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Аннотация
Ведущее издательство: Вече. Серия начала издаваться в ноябре 2013 года. История огромного края — от Уральских гор до Тихого океана — полна тайн, загадок и драматических событий. Это целый мир, заметно отличающийся от привычного большинству читателей из Европейской части России. Авторы приключенческих и остросюжетных романов, сами сибиряки, с удовольствием расскажут о самых невероятных, почти фантастических событиях, происходивших в давнем или недавнем прошлом их родного края. Новая серия станет прекрасным дополнением к уже известной и популярной у читателей «Сибириаде». Настоящий томик шестой в этой серии! 
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Как бы ты ни ловчил по жизни, свою судьбу не объегоришь.
Народная мудрость



Глава 1
Константин Рукавишников. Рокировка

Москва встретила меня солнечным, весенним утром. Выйдя с Октябрьского вокзала, я повернул направо и бодро зашагал к Каланчёвской трамвайной станции, но, не пройдя и ста метров, невольно скривился. Это же надо: совсем одичал в этой поездке! Семь утра, народ спешит на работу. Втиснуться в трамвай в эту пору не легче, чем слону пролезть сквозь угольное ушко. Пришлось идти к стоянке извозчиков и торговаться с буржуйским отребьем.
— Куда прикажете, гражданин-товарищ? — Разбитной молодец в коляске на дутых шинах да с призовым жеребцом в упряжке мне не подходил. Дерут они с клиентов столько, что все остатки командировочных деньжат уйдут на то, чтобы добраться до Таганки. А я еще собирался заскочить в магазин за подарком для жены. Поэтому выбрал старика-«ваньку» одиноко дремлющего на козлах потрепанной брички. Старик, почувствовав седока, обернулся и спросонья спросил:
— Куда изволите, барин?
— Очнись, старый! Баре все в земле спят давно! — приходя опять в хорошее настроение, воскликнул я.
— Извиняюсь, гражданин-начальник. Так куда вас везти-то?
— Большая Коммунистическая.
— Это значить, бывшая Большая Алексеевская, — прошамкал старик, задумчиво пожевывая кусок поднятой ветром жиденькой бороденки. — С вас пять рублей, — объявил он.
— Ну, это еще божеская цена. Гони, старый.
Гнать не получилось. Лошаденка выглядела изрядно заезженной и ползла чуть быстрее обычного пешехода, при каждом понукании переходила на бодрую рысь, а через пару десятков метров восстанавливала статус-кво. Но я не обращал на это внимания, погрузившись в свои, наполненные оптимизмом мысли. А что? Карьера у меня складывается на загляденье. Всего двадцать пять лет, а я уже — оперуполномоченный сотрудник ОГПУ. У меня красавица жена, отдельная комната в роскошной квартире. Начальство ко мне относится доброжелательно, есть перспективы роста.
В течение двух недель я был в своей первой самостоятельной командировке, утопая в снегах и непролазной грязи от Сестрорецка до Лемболово. С заданием, думаю, справился. Под видом простого инженера-путейца я присматривался к военачальникам, строителям, военным инженерам, геодезистам и всем остальным работникам, направленным в эту местность для выбора места под стратегический укрепрайон, защищающий город нашей революции.
Дело важное и крайне секретное, но вот специалисты у нас по происхождению неблагонадежны. Пришлось ненавязчиво присматривать и где-то даже вызывать на откровенные разговоры будущих проектировщиков и строителей. По легенде, до бесед за бутылкой коньяка с военачальниками я не дорос, зато с инженерным составом сошелся накоротке и кое-какие выводы сделал. Осталось только составить отчет и доложить по инстанции. Думаю, Юзеф Анзельмович будет доволен, и мне доверят работу с оперативным составом. А то надоело уже совмещать должность личного адъютанта, телохранителя и шофера при столь важном человеке.
Внезапно я заметил, что наше «ландо» добралось до Рогожского рынка.
— Стой! — закричал я и, не дождавшись реакции от «водителя кобылы», спрыгнул на ходу. — Жди меня здесь, скоро буду, — бросил я и скрылся в расфранченном магазине братьев Свиньиных. Зеркально-гладкие двери открылись, и не успел отзвенеть колокольчик у входа, как передо мной фокусником материализовался приказчик.
— Чего изволите? — его по-лисьему острое, гладковыбритое лицо осветилось в угодливой улыбке, хотя глаза выражали испуг: военная форма настораживала.
«Наверное, фининспекторы не обделяют буржуйский магазин своим вниманием», — одобрительно подумал я и тут же ответил:
— Мне бы жене подарок, посущественней.
Глаза разбегались от ломившихся товаром полок.
«Вот гады! Всё есть, а в государственных кооперативках мышь повесилась».
Поняв, что я не инспектор, приказчик доверительно взял меня за локоток и, ловко лавируя меж покупателями, провел в отдел женских товаров.
— Не угодно ли шляпку? Настоящий клош[1], из Америки только вчера доставили-с.
Я повертел предложенные котелкоообразные головные уборы и молча покачал головой. Я даже размера не знаю, а вдруг еще и не понравится?
Приказчик с готовностью уставился на меня.
— Мне лучше ткани на платье.
— Могу предложить ситец, сатин, саржу, новомодный трикотаж…
— Дайте лучше шесть метров вон того, — сказал я, показывая на синий с блестками материал.
— О! Цвет электрик, новинка сезона! Прошу вас, восемнадцать рублей за аршин…
Ругаясь про себя, я вышел из магазина с изрядно опустевшим кошельком и свертком под мышкой.
— Гони, старик, хватит спать! — заорал я над ухом возницы, и от предвкушения, как обрадуется жена, придя с работы, у меня опять поднялось настроение.
Открыв общую дверь квартиры своим ключом, я спокойно подошел к своей комнате и тут услышал поразившие меня звуки, доносившиеся из-за двери.
Так стонала моя жена, когда достигала пика наслаждения, в моменты близости! В этот миг мимо меня серой мышью по коридору прокралась соседка из «бывших». «Знала!» — мелькнула яростная мысль, и, не удержавшись, я впечатал сапогом по ее тощему заду. Затем решительно дернул дверь.
Они даже не закрылись! И было отчего! Я в первый момент даже не понял собственной реакции на открывшуюся картину. На полу валялись кальсоны и нижнее женское белье. На моем жестком кресле с высокой спинкой, реквизированном по случаю из особняка одного спесивого генералишки, висел габардиновый китель со знаком почетного чекиста на груди. А на постели, не замечая ничего, взмахивал толстой волосатой задницей поборник морали и пламенный большевик-ленинец Юзеф Анзельмович Новак. Под ним, тонко воя и взрыкивая, извивалась моя законная супруга Лидия Тихоновна Рукавишникова (в девичестве — Парасюк). «Не притворяется…» — с тоской подумал я и тихо сполз по стенке. Я из этого увлеченного фраера в минуту фарша мог наделать голыми руками, но жить еще хотелось…
Наконец мое присутствие было обнаружено. Думаете, они смутились? Да ни капли! Начальник сполз с обмякшей супруги и, натянув подштанники, спокойно оделся. Подойдя ко мне, покровительственно похлопал по плечу, сказал: «М-да…» — и скрылся за дверью.
Я сидел, тупо глядя на откидной календарь, красовавшийся на противоположной стене. «Двадцать первого апреля тысяча девятьсот двадцать седьмого года окончились карьера и семейная жизнь Кости Рукавишникова», — констатируя факт, я безучастно смотрел, как неторопливо и даже с долей позерства одевается Лида.
— Ну что уставился? — наконец не выдержав, перешла она в атаку. — Не мог приехать как было запланировано? Тихо-мирно, ни о чем не догадываясь, дослужился бы до начальника отдела, а теперь тебе, дураку, или голову, как куренку, оторвут, или поедешь в места, где Макар телят не пас! Ради тебя же старалась!.. — вдруг добавила она.
Зря сказала.
— То-то я заметил, как ты искренне радела за любимого мужа! — съязвил я, постепенно оживая. «Нет, бить я ее не буду, себе дороже выйдет», — решил про себя, пропуская ее к выходу…
Она так и не пришла ночевать. Думаю, опасалась меня. А зря.
Остаток дня и большую часть ночи я трещал старым «Ремингтоном», составляя отчет о проделанной работе, а утром, как ни в чем не бывало, чисто выбритый, в наглаженной форме и при оружии, предстал перед начальником отдела.
Юзеф Анзельмович бесстрастно пролистал отчет, затем одобрительно хмыкнул, найдя вкусные для него детали в характеристиках отдельных «клиентов», и обыденным голосом произнес:
— Все, до воскресенья. Отдыхай. В выходной едем на охоту сопровождать старших товарищей.
Он оторвался от бумаг и, упершись взглядом белёсо-голубых глаз мне в лицо, минуту с интересом его разглядывал, но ничего не сказав, жестом показал, что я свободен.
* * *
В Завидово выехали ранним утром, на четырех машинах. Два «форда» охраны неслись впереди по Тверскому тракту. За ними следовали «мерседес» и «рено» последней модели, в которых разместились несколько ответственных работников нашей службы. Я ехал с группой малознакомых мне телохранителей и адъютантов, так что разговаривать нам было не о чем. Всю дорогу по тракту, занявшую более трех часов, я размышлял о своей дальнейшей участи. Возможно, рядом со мной находились те, которым прикажут меня уничтожить по-тихому, предоставив все дело как несчастный случай во время охоты. Впрочем, может, зря я переживаю. Чекисты — народ недоверчивый, и убийство одного из приближенных Юзефа даст недоброжелателям повод покопаться в его грязном белье.
Наконец наш кортеж свернул с тракта на проселочную дорогу, и мы еще более часа ехали по непросохшему бездорожью, порой иногда чуть ли не на руках вытаскивая застрявшие в грязи машины. Все сопровождающие высокое начальство уделались, как свиньи, зато на егерском кордоне нас ожидала хорошо протопленная изба, где мы, переодевшись, смогли плотно перекусить деревенской снедью. Начальство засело в большой гостевой избе, откуда до глубокой ночи доносились звуки пьяного разгула…
«Утро туманное, утро седое…» — слова романса очень подходили к сегодняшней обстановке. Мы стоим на номерах в ожидании зверя. Вернее, на номерах стоят начальники, мы с егерями расположились рядом, для подстраховки. Мои подопечные — Юзеф и Михаил Александрович Трилиссер, заместитель самого товарища Менжинского. Маленький человечек, в руках которого обычная «тулка» выглядит гаубицей. Сам я вооружен обыкновенной мосинской трехлинейкой, заряженной обоймой с разрывными пулями. Хотя я одет в теплый бушлат, утренняя сырость пробирает до костей. Под ухом надоедливым комаром негромко жужжит голос егеря:
— И чего по весне приперлись? Кабан сейчас тощий…
— Не твое дело! — грубо обрываю я, и егерь, привыкший к более деликатному обращению, обиженно замолкает. Вдали слышатся крики загонщиков. Две роты бойцов из дивизии ОГПУ имени Дзержинского сегодня на учениях. Учатся действиям в густом лесном массиве, заодно загоняя для нас дичь.
Неясными тенями стайка кабанов внезапно вынырнула из тумана на поляну перед засадой. Громадный секач, самка, два подсвинка и шесть еще совсем маленьких сеголеток, негромко похрюкивая, на секунду приостановились, втягивая воздух, и понеслись прямо на номера наших подопечных.
Близкие выстрелы бичом разорвали воздух. Визг умирающих животных, грохот повторных выстрелов… Секач крутанулся на месте и, определив, откуда исходит опасность, резко кинулся вперед, набирая скорость. Летящий с фронта кабан — цель неважная. Две пули, попавшие, очевидно, в голову, не остановили секача, однако ко мне и егерю кабан повернулся боком, чем мы, не сговариваясь, воспользовались. Выцеливать было некогда, и я навскидку дважды выстрелил в мчавшееся животное. Егерь врезал жаканами с двух стволов в уже падающего секача. Кабан, пропахав рылом палую листву, замер в двух шагах от позиции охотников. Я огляделся. На поляне остались два сеголетка и оба подсвинка, один из которых еще бился в агонии. Свинья увела оставшихся детенышей…
Ветер разогнал остатки утреннего тумана и загулял в голых ветвях лиственного леса. Я слышал хлопки дальних выстрелов и все приближающиеся крики загонщиков. Почуяв, что кто-то находится сзади, я резко обернулся. Юзеф, подойдя ко мне, одобрительно похлопал по плечу и, ничего так и не сказав, развернулся и побежал вслед уходившему к опушке леса Трилиссеру.
— Однако, парень, это ты секача уделал! — с уважением в голосе вывел егерь, ковыряясь в ранах старого самца. — Видишь, одна пуля прошла под лопатку? Прямо в сердце.
— А ты куда попал? — полюбопытствовал я.
Егерь огорченно отмахнулся:
— В жопу захреначил! Такое ранение для него — чепуха…
В охотничьем хозяйстве задерживаться более не стали, неделя впереди предстояла хлопотная — перед первомайскими праздниками наша контора традиционно находится в повышенной боевой готовности, поэтому сразу после завтрака, погрузив трофеи в прибывший грузовик, мы выехали в столицу.
* * *
Через неделю после праздников я был вызван в Главное управление ОГПУ. К самому товарищу Трилиссеру. Центральная «контора» обосновалась в здании, где до революции располагалось страховое общество. Главный вход пятиэтажного дома желтого кирпича находился на Лубянской площади, но мне светиться перед возможными «клиентами» нашей конторы, которых запускали в общественную приемную через центральный вход, не пристало, и я нырнул в подъезд со стороны Фуркасовского переулка. Поднявшись на третий этаж, робко приоткрыл дверь приемной.
— Разрешите? — спросил я субтильного чернявого секретаря, который с важным видом примерного ученика чинно держал локотки на широком поле зеленой столешницы.
— А, товарищ Рукавишников, охрана меня предупредила. Подождите, идет совещание, — вымолвил он, показывая на стулья, выстроившиеся в ряд вдоль левой от меня стены.
Ждать пришлось около часа, затем толпа высоких чинов высыпала из кабинета, и через пару минут меня пригласили.
Несерьезная фигурка хозяина просто терялась на фоне объемного помещения. Трилиссер восседал во главе огромного стола. Маленькое лицо, круглые очки, простая габардиновая гимнастерка и щеточка усов под носом.
И этот человечек — начальник внешней разведки, от которого, как я понимал, теперь зависела моя дальнейшая судьба?!
— Проходите, садитесь, — негромко предложил он, и я, приблизившись, осторожно опустился на краешек стула не на самом краю стола, но и не под самым носом начальства.
— Так, так… Взглянул я на ваше личное дело, товарищ Рукавишников. Ваш начальник отдела ходатайствует о вашем переводе в отдел внешней разведки. Как вы сами к этому относитесь? — спросил хозяин кабинета, остро взглянув мне в глаза.
«А что тут говорить? Надо соглашаться», — подумал я, а вслух добавил:
— С радостью приму любое предложение. Служить трудовому народу — наша почетная обязанность.
Трилиссер ответил взглядом, в котором светилась легкая ирония, и, ничего не сказав, открыл папку, лежавшую под рукой, углубился в текст.
— Так, так, — повторил он. — Родился в 1902 году, в Никольске-Уссурийском. Мать — бестужевка, народный учитель. Отец — железнодорожный мастер, переведен в начале семнадцатого года начальником участка на Николаевскую железную дорогу. Родители умерли от тифа в девятнадцатом году. Вы получили неплохое образование, отличный стрелок, с детства увлекались охотой и восточными единоборствами. Кстати, кто вас этому обучал?
— Мой наставник, кореец Мен Хо Чан, перебрался с нами с Дальнего Востока. В двадцатом погиб во время штурма Перекопа, — сдержанно ответил я.
— Ну что же, товарищ Рукавишников, вы нам подходите. Юзеф Анзельмович характеризует вас как опытного чекиста, преданного делу нашей партии. Теперь о деле. Сейчас на Дальнем Востоке сложилась крайне тяжелая обстановка. Гражданская война в Китае входит в свою кульминационную фазу. Армия Гоминьдана под руководством Чан Кайши из союзника превратилась во врага Советского государства. Только что потоплено в крови восстание красной гвардии в Шанхае. Наши военные советники вынуждены покинуть территорию Китая. Наша разведывательная сеть разрушена. Постоянные провокации на КВЖД и прорывы вооруженных бело-китайских и белогвардейских банд на нашу территорию стали обыденным явлением. Я уже не говорю о контрабанде… — Трилиссер на секунду замолчал, с тоской посмотрел на весеннее солнце, проглядывающее сквозь щель тяжелых оконных занавесей, и закончил сухим тоном: — Со всеми подробностями вас ознакомит товарищ Щеглов. Свяжитесь с ним через моего секретаря.
* * *
Щеглова я знал еще по совместной службе в разведке Первой конной. В девятнадцатом году, когда умерли родители, я остался практически без средств к существованию, все накопления отца обратились в прах после национализации коммерческих банков. Золотые безделушки и большая часть денег ушла на лечение так и не справившихся с болезнью родителей. Затем тиф добрался и до меня. Придя с кладбища, я почувствовал себя дурно. Голова закружилась. От внезапно нахлынувшей слабости в глазах потемнело, и в следующую секунду я почувствовал резкую боль в затылке. Последнее что явственно помню, это склонившееся надо мной встревоженно-сосредоточенное лицо моего наставника Мен Хо Чана…
Болел я долго и, кажется, именно во время болезни психика моя претерпела заметные только мне изменения. Метался в горячечном бреду и передо мной возникали образы совершенно незнакомых мне людей, зачастую одетых в довольно странные одежды. Особенно часто досаждал интеллигентного вида пропойца с волосами, убранными в хвост ровно, как у гоголевского дьячка. О чем я беседовал с моими «посетителями», не помню. Только вот с момента выздоровления на меня временами «накатывало», и я подобно троянскому Гелену[2], иногда просто смотря на человека, мог видеть фрагменты его будущей жизни.
Первым, у кого я увидел смерть на челе, был мой наставник. Однажды, будучи еще очень слабым после болезни, я, принимая у него из рук чашку с водой, вдруг заметил, как пространство вокруг него как бы расплылось. Я увидел холодную осеннюю степь, раскисшую от дождей, конницу, несущуюся на закат багрового солнца, и внезапный огненный всплеск перед глазами…
На короткое время я даже потерял сознание, а когда зрение вновь сфокусировалось, то понял, что увидел смерть глазами своего учителя. Кстати, сегодня, пока товарищ Трилиссер о чем-то думал, смотря в свое витражное окно, мне было видение. Этого маленького человечка волокли по здешнему коридору два дюжих молодца в фуражках с красными околышами и двумя квадратами в петлицах[3]. А он, не в силах кричать, захлебывался кровавыми соплями и тихо икал от страха.
* * *
После моего выздоровления встал вопрос: как нам случайно не умереть с голоду? Надежд никаких. Мы не белоручки, но работы как-то никто не предлагал. Заняться откровенным грабежом на большой дороге мой учитель посчитал недостойным занятием. Надеясь получить протекцию у приятеля моего отца, мы с Мен Хо Чаном приехали в Питер, но Еремея Спиридоновича уже прислонили к стенке как белого террориста. Поразмыслив на голодный желудок, мы записались добровольцами в Красную армию, и здесь наши пути разошлись.
Мен Хо Чан отправился с группой земляков на восточный фронт, а меня, как грамотного парня, приписали к штабу четвертой Петроградской кавалерийской дивизии. В штабе я и познакомился с лихим рыжеусым командиром эскадрона разведки, который и переманил меня к себе. Через полгода во время боев под Львовом он был ранен — наш разъезд нарвался на целый эскадрон польских улан. Рубка бы отчаянная! Сергея Щеглова вышиб из седла какой-то коротышка, ловко подсадив его на древнюю пику, и если бы не я, то быть ему затоптанным в этом скоротечном бою. Когда мы лихо удирали, я успел взвалить своего старшего товарища на бесхозную лошадку и так, держа ее за повод, вырвался из схватки…
Потом еще пару раз с ним встречались уже в Москве. Щеглов теперь тоже сотрудник ОГПУ, хотя я и не знал, что он курирует Дальневосточный отдел.
Встретились мы в тренировочном зале общества «Динамо», где наши оперативники отрабатывали боевые приемы.
— Не хочешь попробовать? — спросил Сергей вместо приветствия, будто мы и не расставались со вчерашнего дня.
— Нет, что-то не хочется, — отклонил я его предложение.
«Зачем мне это нужно? Интересных бойцов среди них нет. А в грузчики по переноске тяжестей я не нанимался. Я тренируюсь по своей системе, и нагрузки хватает, чтобы поддерживать форму».
— Вон, кстати, видишь того бугая, который работает в паре с китайцем? — спросил Сергей. — Он твой напарник. Отличный стрелок, кавалерист и рубака, каких мало.
Глядя на неуклюжие попытки будущего напарника заполучить своего соперника в объятия, я произнес:
— Да, лучше бы он против китайца с шашкой вышел.
— Тю, ты что, дурной?! Какой китаец на шашку голой пяткой прыгать будет? — От удивления Сергей заговорил с малоросским акцентом.
В этот момент китаец все же попал в захват здоровяка и через секунду замахал руками, требуя, чтобы его отпустили. Распаренный герой, тяжело дыша, подошел к нам. Представился:
— Дима Знахарев.
А через полчаса мы сидели в кабинете Щеглова, слушая его наставления.
— Дня через три сходите в распределитель. Отоваритесь пайками в дорогу. Если с оружием проблемы, подберете в арсеналке. Выезжаете через неделю, билеты вам забронированы, получите в кассе Ярославского вокзала. Форменную одежду в дорогу не одевайте. Нечего раньше времени светиться. Оденьтесь более нейтрально. Едете через КВЖД до Владивостока. Конкретные инструкции получите от старшего оперуполномоченного ОГПУ Буренко прямо на месте, в тамошнем управлении.

Глава 2
Константин Рукавишников. В путь!

На перроне Ярославского вокзала было необычно людно, хотя до подачи состава транссибирского экспресса оставалось еще не менее часа. По перрону шмыгали лоточники, продававшие взволнованным пассажирам папиросы, выпечку, воду, а кое-кто из-под полы украдкой предлагал «казенку» [4]. Публика на перроне была самой разномастной: от небольших вкраплений потускневших дам бывшего полусвета до коммивояжеров и служащих, отдельными группами стояли китайские торговцы и железнодорожные служащие, очевидно, едущие на КВЖД. Но больше всего на платформе было военных. Меж пассажирами и торговцами шныряла группка беспризорников в надежде что-нибудь стырить у зазевавшихся лопухов. Было довольно тепло. Так, что в гимнастерке, галифе и нательном белье было даже, пожалуй, жарко. В фуражке без околыша, петлиц и шевронов я походил на отставного военного, обезличиваясь в этой толпе…
Проходивший с независимым видом мимо меня шпаненок лет пятнадцати, остановился, приподнял кепку, шмыгнул носом и предложил:
— Слышь, солдатик, девочку не желаешь? Небось, пока служил, ни одной кунки не нюхнул?
— Вали отсюда, расслабленный! — вмешался подошедший сзади Дима Знахарев и состроил зверское лицо.
— Ладно, ладно, — шпаненок, засунув руки в карманы холщовых штанов, отошел на несколько метров, оглянулся и, не заметив враждебных действий, насмешливо запел на мотив «крутится, вертится шар голубой»:
Когда я молоденьким юнкером был,
Кресты и медали я очень любил.
Кресты и медали сверкали огнем,
Московских б-дей я имел каждым днем…


Малец затерялся среди оживленно зашевелившейся толпы — к перрону подходил состав транссибирского экспресса Москва-Маньчжурия…
* * *
Начальство расщедрилось, предоставив нам билеты в мягком вагоне. Зайдя в купе, я закрыл дверь, и пока Дима раскладывал вещи, внимательно разглядывал себя в зеркале. А ничего парень. Высок, голубоглаз, крепок физически, волосы темные, короткие, ну, это даже хорошо, гигиену блюсти нужно. Холост, у нас теперь в один день можно поменять свое семейное положение, вот я с супругой и развелся без лишних сантиментов. «Ничего, Костя, бабу мы тебе найдем без фарьи, но работящую». — Подбодрив сам себя, я улыбнулся, глядя в зеркало, и принялся распаковывать свой вещевой мешок.
Наши попутчики заявились буквально за две минуты до отхода поезда. Двое мужчин лет по тридцать с небольшим, в гражданской одежде.
— О, я смотрю, вы неплохо живете! — с ходу заявил лобастый крепыш в костюме из чесучи. — Коньяк шустовский, колбаска. М-мм… — мечтательно завел глаза и, ничуть не смущаясь, предложил: — Сейчас мы к вам присоединимся.
В этот момент поезд дернулся, и «лобастый» невольно повалился на меня, сидящего за столиком.
— Пардон, я извиняюсь, — отрываясь от меня, пробасил крепыш.
Попутчики быстро убрали багаж и выложили собственные припасы. К ночи мы совсем разомлели. Попутчики наши — Леонид Наумов (лобастый) и Николай (так он представился) оказались людьми компанейскими, не дураки выпить, да и собеседники хоть куда. Естественно, политические темы мы с ними не обсуждали.
Не знаю, но мне кажется, что значительная часть работников КВЖД (а они ими и являлись) служащие нашей конторы. Возможно, и они нас раскусили, поэтому болтали больше о бабах, травили анекдоты, рассказывали интересные случаи о жизни. Окна в вагоне были плотно зашторены, так что особо смотреть было не на что. Поэтому, уговорив две бутылки коньяка и залакировав его водочкой, мы до глубокой ночи пели песни, мешая спать соседям. Причем начали с революционных. Пели «Варшавянку», «Наш паровоз вперед летит», «Красная армия всех сильней».
Потом под воздействием коньяка на нас навалилась меланхолия, и песни пошли уже не такие оптимистические: «Черный ворон», «Любо, братцы, любо» и даже исполнили белогвардейский романс «Гори, гори моя звезда». Потом наши попутчики отправились на боковую, а Дима со слезливой гримасой на «будке» все выводил тонким дискантом: «Степь да степь кругом…»
А потом в купе заглянул проводник и вежливым голосом напомнил, что уже третий час ночи и не мешало бы нам наконец заткнуться.
* * *
На седьмые сутки, когда все разговоры были переговорены, а меняющиеся пейзажи за окном уже приелись, наш поезд остановился на станции Даурия. Далее лежала заграница. На станции мы вышли размяться на платформу. Хозяйственный Митя сразу окунулся в ряды торговцев, а я, покуривая, наблюдал, как к составу прицепляют вагон и груженную рельсами платформу.
— Зачем этот довесок? — спросил я Леонида, внимательно наблюдавшего за процессом.
— Охрана, и железнодорожные рабочие. На дороге сейчас неспокойно, — пояснил он и, видимо, далее не желая отвечать на расспросы, торопливо скрылся в нашем вагоне. При проверке документов пограничниками не обошлось без инцидента. С поезда сняли пожилую пару из «бывших», ранее получивших разрешение на выезд, из окна отъезжающего поезда было видно, как они растерянно оглядывали опустевший перрон, стоя в окружении троих моих коллег, наверное, предчувствуя большие неприятности…
Сразу за пограничным пунктом поезд постепенно начал замедлять ход, так мы ехали до глубокой ночи, все снижая скорость, до тех пор, пока состав окончательно не стал. Было слышно, как за окнами, тяжело топая, пробежала группа людей, звеня оружием. Мы переглянулись и в следующую секунду у всех, включая «служащих компании», волшебным образом оказалось оружие. Надо же, такой резвости не от каждого вояки можно было ожидать, а эти гражданские штафирки не хуже нас управились. Мы кинулись к выходу.
— Что случилось? — спросил я проводника, тревожно вглядывающегося в звездную ночь.
— Пути впереди разобраны. Возможно нападение.
Помимо нас около двух десятков вооруженных пассажиров выскочили наружу, и в этот момент впереди состава открылась беспорядочная стрельба. На секунду оглянувшись, я заметил, как проводники торопливо гасили фонари у выходов из вагонов, а в следующее мгновение с правого косогора по нам открыли огонь. Пристрелочная очередь, по звуку, похоже, выпущенная из «льюиса», прошлась над головами. Пули с треском разорвали деревянную обшивку вагона. Пассажиры бросились на землю. Кое-кто открыл ответный, бестолковый с моей точки зрения, огонь. Неужели они всерьез надеялись подавить пистолетным огнем пулеметную точку? К тому же, мне кажется, это отвлекающий маневр со стороны противника.
В этот момент открылась амбразура в вагоне сопровождения, и пулеметчики из взвода охраны вступили в дуэль с вражинами. «Отвлекают», — мелькнула в голове шалая мысль.
— Все на другую сторону! — закричал я и первым полез под вагоны.
К сожалению, мы опоздали. В ту секунду, когда я, выкатившись из-под вагона, с ходу начал искать цели, на меня сверху спрыгнули, а в следующее мгновение в вагоне охраны прогремел мощный взрыв. Напавший на меня боец слегка промахнулся — я не стоял на месте, качал «маятник», чтобы не послужить легкой целью для предполагаемого противника.
Диверсант, забросив гранату через вентиляционную трубу, выстрелил из револьвера и, промахнувшись по мне, кубарем покатился под насыпь. В ответ я дважды выстрелил из нагана и, похоже, не промахнулся. Осмотрелся.
Из ночного мрака к поезду выбегали новые враги, из-под вагонов выскакивали пассажиры и с ходу открывали беглый огонь. От частых выстрелов нападавшие, в большинстве своем вооруженные неуклюжими винтовками, стали падать, не успев добежать до вагонов каких-то пару десятков метров. Но их было много, и дело все же дошло до рукопашной.
Из темноты на меня выскочил какой-то здоровяк и пролетел мимо — я вовремя уклонился от нацеленного в лицо приклада, успев при этом впечатать рукоятку нагана в висок противника. Дядя крякнул и угомонился. На секунду я замер, ища следующую цель. Слева от меня катались, рыча и ругаясь два человека, но это не мое дело. Я же не знаю кто из них кто? Да и вообще я несколько растерялся.
Среди дерущихся практически невозможно определить своих, а подкрепления к бандитам больше не подходили. Поэтому я перезарядил наганы (стрелял-то я с двух рук) и стал настороженно ждать, чем дело кончится. Минут через пять схватка стала затихать. Уцелевшие бандиты постарались скрыться в темноте, но не всем это удалось. Четверо убегавших точно были на моей совести. Да еще наши ребята стали палить вдогонку, положив несколько бандитов.
В голове поезда еще стреляли, слышались крики и топот копыт. Очевидно, кавалеристы решили атаковать охрану в лоб. А у нас и с другой стороны поезда выстрелов было не слышно. Даже «льюис» противника стих. Я заметил Наумова, сидящего рядом с неподвижным телом.
— Кончился Николай, — глухо пробормотал Леонид, поднимаясь на ноги. — Пошли, посмотрим, что делается на той стороне, — предложил он и резко нырнул под днище вагона.
На востоке забрезжила легкая полоска рассвета. К этому времени бой в голове поезда прекратился. А через короткое время я заметил характерную фигуру Димы, выплывшего из-за косогора с «льюисом» в руке.
— Ты один, что ли, здесь воевал? — спросил я подошедшего приятеля.
— Ага! — радостно заявил он. — Вы все ломанулись на ту сторону. А тут — взрыв, и я понял, что нашим пулеметчикам хана. Кому-то же надо было с хунхузами воевать?
— Точно знаешь, что хунхузы? [5] — спросил я.
— Точно. К бабушке не ходи, одни манзы[6] нападали, — подтвердил Леонид. — От белогвардейской банды подобной численности мы так легко бы не отделались.
Только через три часа поезд тронулся в путь. Пока восстанавливали пути и грузили на платформу двенадцать убитых пассажиров, два врача, следовавшие в поезде, оказывали помощь раненым. Оказалось, что и Дима победил своих противников не без потерь: один из пулеметчиков располосовал ему предплечье во время скоротечной схватки. Стоя в тамбуре поезда, я тихо пенял, наставительно тыча в грудь своего напарника:
— Кто из нас старший группы? Я. Поэтому, если я приказал лезть под вагон, значит, ты так и должен был поступить.
— Да вышло так, что я поступил правильно! Вы все, как дурни, кинулись под поезд, а если бы хунхузы атаковали с другой стороны состава? — горячо возразил Митька.
— Короче, Дим, пока я начальник — ты дурак. Приедем на место, и если тебя назначат старшим, я буду выполнять твои приказы, а пока изволь слушаться меня.
На этом наша беседа завершилась, и до самого Харбина Димка дулся на меня. Как же, не признал его геройства и тонкого склада стратегически настроенного ума! Но по мне — пускай обижается, отругал я его за дело. По-моему, успех любой операции напрямую зависит от четко скоординированных действий членов группы, а у Митьки пока с дисциплиной неважно.
* * *
В Харбине мы попрощались с Наумовым. Глядя ему вслед, я предчувствовал, что это не последняя наша встреча. Очнулся от дружеского похлопывания — Дима звал меня осмотреть окрестности. Времени на это хватало — поезду предстояло стоять еще не менее полутора часов.
Архитектурным стилем вокзал Харбина напоминал помесь Брестского[7] с дворцовой пагодой. Несмотря на большое количество ожидающих поезда пассажиров, внутри здания было довольно чисто. По залу важно прохаживались двое китайских полицейских в широкополых шляпах с кольтами в кобуре. Выйдя на замощенную площадь перед зданием вокзала, мы увидели множество пролеток и экипажей.
— Ты посмотри, точь-в-точь, как у нас на Каланчевке! Как будто и из Москвы не уезжали! — восхитился Митя. — Ты смотри, и возницы все русские!
— А что ты хочешь? В городе русских больше, чем китайцев. Говорят, здесь только белоэмигрантов под сто тысяч скопилось, — пояснил я.
Советские деньги здесь были в ходу. Мало того, цены по сравнению с московскими просто смешные. Мы не спеша походили вдоль рядов, купили у лоточника еще теплую жареную курицу, два десятка маленьких пирожков с крольчатиной (во всяком случае, в этом нас уверял торговец), из-под полы взяли бутылку мутного ханшина[8] и уже решили возвращаться к поезду, когда Дима резко остановился. Затем, не говоря ни слова, резко рванул к только что подошедшему экипажу. Я не услышал, о чем спросил мой товарищ у чернобородого ражего извозчика. Зато расслышал ответ:
— Не знаю, о чем вы говорите, гражданин советский. Вы обознались.
— Я тебя, Федька, во сне ни с кем не спутаю! — шипел мой приятель, стаскивая мужика с козел.
Мужик яростно сопротивлялся, но после мощного удара по уху упал на мостовую, резво откатился и засвистел в свисток, подзывая полицейских. Последние стояли у входа в вокзал и с минуту с интересом наблюдали за дракой, потом, как по команде, сорвались с места, на ходу доставая из кобуры гигантские кольты. На меня они не обратили внимания. А зря! Как только передний поравнялся, я, недолго думая, подставил ему подножку и без промедления засветил кулаком в переносицу второму.
— Бежим! — заорал я, и мы с Димкой понеслись через площадь к вокзалу. Мигом пролетели через зал ожидания и, выскочив на перрон, скрылись в своем вагоне.
— Ты чего, мудак, делаешь?! — едва отдышавшись, спросил я приятеля, а сам поглядывая на часы. До отхода поезда оставалось никак не менее двадцати минут. Димка не успел ответить, как я поволок его в коридор. На наше счастье, проводник оказался в тамбуре и, поняв нас с полуслова, запер обоих в туалете.
— Что же ты делаешь? — повторно спросил я, при этом осторожно поглядывая в закрашенное на три четверти окно.
— Ты бы знал, Костя, кого я встретил! — горячим шепотом начал объяснения Митька. — Это же мой сосед. Когда я записался в Красную армию, он уже у Колчака в каппелевцах служил. — Митя на секунду замер, сглатывая комок в горле. — На побывку приехал, с дружками. Хата моя на отшибе стояла, так он выгнал моих стариков на мороз и на глазах односельчан избу мою спалил. Мать той же зимой и померла…
Внезапно я напрягся и зажал рот своему товарищу — за перегородкой в тамбуре загрохотали сапоги. Кто-то спросил о чем-то проводника, тот ответил, и человек пять или шесть прошли в вагон, явно по наши души. Но все обошлось. Полицейские не имели права задерживать скорый поезд без веских причин. Осмотр вагона длился не более пяти минут. Затем все смолкло, и через короткое время состав тронулся.
Перед границей поезд еще раз подвергся обстрелу. Но как-то несерьезно. Нападавшие не разобрали пути, а скакали на лошадях вдоль состава, как индейцы Дикого Запада. Я такой фильм в кинематографе видел. Правда, это были не индейцы — скорее маньчжурская молодежь баловалась, соревнуясь в скачке на лошадях, заодно из интереса постреливая по окнам до тех пор, пока из вагона охраны по ним не открыли пулеметный огонь. После чего разбойники мгновенно отстали.
Вообще-то вся территория КВЖД контролировалась войсками генерала Чжан Цзолиня, и именно им по договору отводилась охрана путей сообщения, но от нападения мелких банд китайская армия этого правителя нас защитить не могла. А может быть и не особо желала. Отношения у советского правительства со всеми этими богдыханами были, скажем, не очень. КВЖД работала под эгидой Советского государства, которое платило Чжан Цзоллиню за аренду земли, да еще перевозило войска, этого прояпонски настроенного диктатора за полцены, а если учесть взаимообразные платежи, то фактически совершенно бесплатно. Да еще, пожалуйте бриться, такое скотское отношение к партнерам…
* * *
Наконец на двенадцатые сутки нашего путешествия, миновав границу и мой родной город Никольск-Уссурийский, поезд прибыл во Владивосток.
Стояло ранее теплое, июньское утро. Океанский ветер с бухты Золотого Рога доносил специфические запахи морского порта. Признаться, я от них слегка отвык, а мой приятель, впервые вдохнув «свежего» воздуха, сразу сморщился. Мы не стали нанимать извозчика, тем более лезть в трамвай. За одиннадцать дней вынужденного сидения в четырех стенах наши мышцы соскучились по движению и, подхватив свой багаж, мы бодро пошагали в сторону Алеутской улицы.
Четырехэтажное здание Приморского управления ОГПУ располагалось на Алеутской, 44 и охранялось очень серьезно. Помимо пары часовых у входа я заметил еще троих прохаживающихся перед зданием молодых людей в штатском. Предъявив предписание у входа, мы с Димой еще дважды подвергались проверке: в холле первого этажа и на третьем, где в одном из кабинетов и заседал наш новый патрон — Буренко Станислав Николаевич. Лысый крепыш средних лет в темно-синей гимнастерке и с одним ромбом в малиновых петлицах. Ого, большая шишка! Наш куратор являлся одним из заместителей начальника особого отдела ОГПУ Дальневосточного края!
— Заходите, заходите, — сказал он, отрываясь от трубки телефона. — Значит, прибыли, товарищи, — бодро начал он и, слегка потерев руки, как бы говоря, мол, с вами мы теперь дел наворочаем. А вслух он сказал: — Светиться в управлении по некоторым соображениям вам не стоит. Поэтому предлагаю: сейчас погуляйте по городу, осмотритесь, на Семеновский базар загляните, а к вечеру явитесь по адресу Первая Морская, дом… Дом частный. Наш человек будет предупрежден. Думаю, там и поселитесь. Все подробности объясню вечером. А пока — свободны. Надеюсь, деньги у вас с дороги еще остались?
Мы утвердительно покивали и в некотором недоумении покинули здание ОГПУ.
Семеновский базар представлял собой целую улицу, во дворах которой велась активная торговля. Ближе к порту улица переходила в китайский квартал или попросту в Миллионку. Здесь уже Россией и не пахло. Здешние запахи непривычного человека могли не раз вывернуть наизнанку, прежде чем он сможет как-то приспособиться дышать местными миазмами.
На улицах, во дворах-базарчиках, заполненных мелкими лавочками, наспех сколоченными из досок, кипела торговля разными мелкими товарами, съестными припасами и безделушками, золотом, тряпками. Дымились переносные кухни, распространяя ужасный запах соевого масла и жаренной в нем тухлятины. Массы китайцев постоянно сновали в проходах, по лестницам домов, кричали, торговали, что-то ели, а в грязных и душных театрах, в густом дыму над небольшими столиками различной конфигурации, расставленными в партере, без умолку звучала китайская музыка, резавшая слух. Из харчевен доносились песни русских посетителей с утра уже отведавших ханшина. В отдельных забегаловках подобного рода стояла тишина, но оттуда тянуло сладковатыми запахами опиума. Во второй половине дня вдоволь нагулявшись по улице, и даже не дойдя до Миллионки, мы повернули назад. Правда, Дима с некоторым сомнением в голосе предложил отведать местной кухни, но зайдя в первую же попавшуюся харчевню, через секунду выскочил, зажимая нос.
— Хорошо, что трупов на улице не валяется, — пробурчал он.
— Да их нет. Манзы — народ предприимчивый, трупы на мыло или в пирожки пускают, — полушутя ответил я, после чего вопрос о дегустации местных деликатесов как-то сам собой отпал.

Глава 3
Константин Рукавишников. Операция «Золотой груз»

Дом, в который нас направил Станислав Николаевич, оказался окружен высоким забором, и мы долго стучались под аккомпанемент дворовой кабыздохи, пока хозяин не открыл дверь.
— Мы от товарища Буренко, — негромко произнес я.
Невзрачный человечек, молча проводил нас в большую комнату с маленькими, задернутыми занавесями окнами, где за накрытым столом восседал Буренко. Неплохо живут отцы-командиры! Я даже мысленно руки потер от предвкушения обильной трапезы.
— Присаживайтесь! — развел руки в гостеприимном жесте наш начальник.
Упрашивать не пришлось, мы чуть ли не с рычанием набросились на еду. Митька, одним движением с хрустом вырвал из гусиной тушки голенастую ногу и вмиг ее обглодал. Затем, пошарив взглядом по столу, ухватился за ломоть хлеба на полкаравая и, соорудив на нем огромный бутерброд из невообразимой смеси соленой рыбы, черемши и свиного окорока, принялся уже неторопливо, со вкусом поглощать сие произведение. Я же на время зарылся в своей тарелке, на которой горой возвышалась любимая мной гречка со свиными шкварками.
Минут на десять в комнате установилось молчание. Наконец Буренко не выдержал:
— Ладно, товарищи, вижу, вы слегка насытились, пора нам выпить за знакомство, а потом обсудим наши проблемы, — заметил он, разливая по рюмкам прозрачную водку. Чокнулись, выпили.
«Специалист», — подумал я, глядя, как он ловко вновь наполняет рюмки. Повторили, закусили солеными грибками, и Буренко сразу перешел к делу:
— Вы, наверное, удивлены скоротечности приема в управлении? На то есть веские причины. — Буренко на короткое время прервался, ожидая нашей реакции, и, заметив заинтересованность на наших лицах, удовлетворенно продолжил: — Вы сегодня прошлись по рынку, посмотрели на нынешний состав населения Владивостока. Скажу прямо, город захлестнула волна мигрантов из Китая и Кореи. Нет, их и раньше хватало, но при царизме великодержавный шовинизм не предусматривал равноправных отношений между нациями. Поэтому в административных подразделениях того времени было мало представителей национальных меньшинств. С приходом советской власти люди все выравнялись в правах, и это великая заслуга нашего государства. Представители различных наций сейчас честно трудятся на руководящих постах. И это, братцы, очень хорошо! Но иностранные разведки, используя местные диаспоры, внедряют в наши ряды под видом честных тружеников своих агентов. Наше ведомство эта чаша тоже не миновала. Проверки при приеме зачастую не очень помогают. Многие из этих ребят хорошо послужили советской власти в борьбе с Белым движением, но для некоторых из них интересы нации гораздо важнее нашего общего дела — становления коммунизма на всей планете! — Буренко перевел дух и уже тихо и как-то устало закончил мысль: — Короче, о любых телодвижениях в «конторе» на следующий день уже знает вся Миллионка. Предатели повсюду, а вычислить их сложно. Вот я и решил вас, как людей здесь еще не засветившихся, внедрить в среду местного криминалитета, легенда для вас будет подготовлена. Вопросы ко мне есть? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — По нашим сведениям, из Шанхая во Владивосток на днях прибывает представитель Казачьего союза с помощниками, для организации серии терактов, покушений на ответственных работников нашего аппарата и дестабилизации обстановки в Приморье. По возможности они постараются привлечь к участию в нападениях — хунхузов. Белокитайские бандиты, естественно, работать бесплатно не будут. Посредником и гарантом проведения акции должен был послужить некто Чжэн Чэнгун — авторитетный скупщик золота. Во время проведения операции по перехвату золотого потока, идущего с приисков, он и его два сына были захвачены нашими пограничниками. За обещание сохранить жизни ему и его сыновьям Чжэн Чэнгун готов сотрудничать с нами.
— А с какого припека мы в эту схему укладываемся? — спросил я.
— Китайцы знают в лицо только Чжэн Чэнгуна. Он же располагает информацией о времени и месте прибытия «казачков». Собственно, это не ваша забота, их мы перехватим, а вот на встречу с главарем банды хунхузов придется идти вам под видом представителей Казачьего союза. Оцепление на Миллионке ставить смешно. Захват главарей банды — вот ваша главная цель. А подстраховывать вас будет комендантская рота ОГПУ.
«Интересно, как она нас подстраховывать будет? Похоже, товарищ Буренко посылает нас на верную смерть. Уйти из китайского квартала с главарем банды просто нереально», — подумал я и, встретившись взглядом с Димой, понял, что он мыслит так же.
Заметив наше замешательство, Станислав Николаевич торопливо добавил:
— Сигнал к началу операции подаст младший сын Чжэн Чэнгуна — он не вызовет подозрения у хунхузов своим внезапным исчезновением. А мы, в свою очередь, выпустим сынка из тюрьмы только после того, как вы сможете сами подать нам весточку, что первая встреча прошла успешно. Не будут же бандиты держать вас на привязи все время? Для связи используем почтовый ящик на углу Светланской, там будут постоянно дежурить двое наших надежных товарищей.
— А разве не может этот, как его там, Чжэн, сдать нас после того как вы выпустите его сына? — спросил Дима.
— Нет, конечно, во-первых, если он вас представит «казачками», то ему обратной дороги не будет. А во-вторых, у нас в заложниках останется еще один его сын.
«Да, не позавидуешь этому китайцу, с одной стороны, наши к стенке прислонить могут, с другой — свои в землю закопают. Впрочем, какое мне до этого дело? Надо о своей голове позаботиться», — подумал я, а вслух спросил:
— Сколько времени у нас на подготовку?
— Пять дней. Вы вовремя прибыли, иначе пришлось бы брать только «казачков»
«Да уж — вовремя», — мрачно подумал я…
* * *
Раннее утро. С моря дует устойчивый влажный ветер. Небо нахмуренно, в тучах. Мы с Димой во дворе нашего временного (надеюсь) пристанища, занимаемся медитацией. Вернее, занимаюсь я, а Димка так, делает вид. Но и то хорошо, что утренние разминки вошли у нас в постоянство. Он парень здоровый, но вот с координацией движений у него не очень. Впрочем, за пять дней ничему человека не научишь. Зато хоть при деле. А то бы извелся весь, казни китайской ожидаючи.
Внезапно кабыздоха, уже смирившаяся с нашими чудачествами, творимыми в ее родном дворе, подала голос. В ворота тихо постучали, и пока хозяин дома не спеша подходил к калитке, мы с Митькой успели скрыться. Но тревога оказалась напрасной — пришел сам Буренко, а с ним и давно ожидаемый скупщик золота. Китаец как китаец: невысокий, средних лет, для солидности приодетый в суньятсеновский френч и роскошную шляпу. Станислав Николаевич тоже сегодня в гражданской одежде — конспирацию блюдет.
— Ну что, орлы, готовы? — бодро спросил начальник, входя в нашу комнату.
— Смотря к чему. Позавтракать мы, например, всегда готовы, — поумничал Митька.
— А, молодцы! Хорошая шутка перед делом всегда заряжает, — в том же духе произнес начальник. — Представлять сего м-м… субъекта вам не нужно, а вы теперь Сергей Воронцов и Андрей Коваль.
Воронцовым оказался я и тут же задал вопрос:
— Ваш Чжэн Чэнгун по-русски-то понимает или вообще немой?
— Понимаю, паря, — вступил в разговор китаец и добавил: — Во всяком случае, при переговорах толмачить смогу. — Говорил он по-русски довольно чисто, практически без акцента: — Вы, товарищи, не стесняйтесь, вопросы задавайте сейчас, чтобы потом не проколоться.
«Надо же, уже в товарищи к нам записался. Бойкий мужичок, далеко пойдет, если бошку не отрежут».
— Вы уже встречались с главарем?
— Да, Ма Хун приказал привести вас в харчевню «Золотой лотос». Но никакого разговора не будет до тех пор, пока вы не предъявите золото.
— А мы и не спешим, — вступил в разговор Буренко. — Пускай сначала ребята осмотрятся на месте. Да и неправильно это, сразу вываливать на стол плату за будущую работу. Или они «казачков» просто грабануть хотели?
— Нет, шайка Ма Хуна — организация солидная, — ответил Чэнгун. — Работать по заказу начинают лишь тогда, когда выплачен аванс. Например, за вашу голову, — тут Чжэн посмотрел на Буренко (тот невольно поежился), — не менее трех фунтов золота попросят.
— Выходит, «казачки» половину городской верхушки уничтожить намеревались, раз с собой гору японской валюты и полпуда золота тащили, — нервно произнес Станислав Николаевич.
— Так вы что, их живыми не взяли? — удивился я.
Буренко досадливо махнул рукой:
— Наши подопечные на юли-юли[9] переправились через Амурский залив, да вот незадача — место высадки определялось с точностью пары лаптей на карте. Короче, взять-то мы их взяли и перевозчика тоже, но в виде хладных трупов. — Он зло посмотрел на китайца, как будто тот был виноват в постигшей их неудаче.
— Я не виноват, — торопливо ответил Чжэн Чэнгун. — На место встречи я привел вас точно. Ветер снес лодку, а ваши опера ломанулись по кустам, как лоси во время гона. Тут бы и глухая сова их днем заметила.
— Ладно, что толку сейчас руками размахивать, давайте лучше подумаем, обсудим ключевые моменты операции, — предложил я…
Харчевня «Золотой лотос» размещалась во дворе трехэтажного кирпичного здания. Лотосами здесь и не пахло. А вот работы для «золотаря» нашлось бы не мало. Слежавшиеся горы мусора и другие продукты жизнедеятельности человека и домашних питомцев воздуха не дезодорировали. И никого, похоже, кроме нас, это обстоятельство нисколько не волновало.
Во всю длину дома, представляющего собой некий огромный вытянутый коридор, на высоте второго и третьего этажей шли крытые галереи, сообщающиеся с флигелями маленькими и узенькими мостиками. Пространство здания буквально было пронизано массой входов и выходов.
«Интересно было бы посмотреть, как Буренко собирался штурмовать эту крепость с помощью комендантской роты?» — подумал я, глядя на сотни китайцев разных возрастов, снующих по своим делам. Конечно, его первоначальный план совершенно не годился. Сегодня до двух часов пополудни мы спорили до хрипоты и в конечном итоге решили все свалить на наш «авось». То есть действовать по обстоятельствам.
Внутри харчевни, у самого входа, нас встретили двое крепких парней. Обыскивать не стали, а молча, слегка поклонились и повели запутанными коридорами внутрь здания. В комнате с низким потолком, освещенной сумеречным светом, льющимся из двух крошечных окошек, за столом сидело трое. Естественно, китайцев. Старик, сидящий по центру, был одет в традиционный халат, богатую шапку, из-под которой выглядывала туго заплетенная коса. Одежда других не выделялись из общепринятой сейчас у китайцев моды. Сидящий слева от старика приглашающе указал нам на стулья, и разговор повелся через нашего сопровождающего.
— Что привело уважаемых к нам? — спросил «молодой».
Я, зная понаслышке о китайских церемониях, даже слегка растерялся. Ничего себе деловой подход! Сразу быка за рога. Наверное, у европейцев или американцев эту привычку приобрели. Во время интервенции кого здесь только не было! Впрочем, меня это устраивало.
— Нас интересует возможность проведения крупного теракта в городе. За оплатой дело не станет, — сказал я.
— Поточнее можете объяснить? Или вам все равно, потопим ли мы единственную канонерку пограничников, сегодня стоявшую в порту, или прихлопнем чиновника наркомпроса? [10]
После провала операции по поимке «казачков» их истинные цели остались неизвестны. Зато при обсуждении операции Буренко вскользь упомянул о важном событии, которое произойдет в городе на днях. Рискну.
— На этой неделе во Владивостоке соберутся на совещание начальники погранзастав Приморья. Руководство казачьего союза предлагает вам совершить налет и уничтожить всю «верхушку» пограничного ОГПУ. В свою очередь, мы гарантируем оплату…
Китайцы переглянулись.
— Сколько? — только и спросил молодой манза.
— Полпуда золотом и восемьдесят тысяч иен за акцию.
— Надо подумать. Вы уедете, а нам здесь жить. Большевики после такой операции всех на уши поставят. Но мы не отказываемся. Возможно, найдем выход, который устроит и ваших нанимателей (ага, это он о японцах!), и нас.
* * *
Следили за нами довольно нагло — практически не скрываясь. Двое, откровенно бандитского вида китайца, следовали за нашей троицей от Миллионки. Чжэн попервоначалу нервно оглядывался. Дима спокойный, как удав, величаво плыл сквозь толпу снующих торговцев, даже не смотря по сторонам, а я искал в столпотворении до зарезу нужную мне сейчас лавку с канцелярскими товарами. Наконец, уже в черте Семеновского базара заметив книжную лавку, я резко нырнул внутрь, предварительно бросив Диме:
— Китайцев в лавку не пускай.
В помещении было пустынно. Лишь за прилавком дремал сухонький «божий одуванчик», в круглых очочках — по виду типичнейший Карл Густавович. То бишь немец. Рядом с прилавком, на пюпитре, я сразу заметил чистый лист бумаги, чернильницу и перьевую ручку. Не обращая внимания на старика, я подскочил к подставке и, скрежеща плохим пером, вывел, умудрившись при этом посадить пару клякс: «Жду после девяти в трактире на Первой Круговой». Я поднял голову и встретился взглядом со стариком. В мудрых глазах немца светилась ирония.
— Чем еще могу служить, молодой человек?
Ничуть не смутившись, я потребовал конверт, марку и, с сожалением оглянувшись на полки, заполненные тяжелыми рядами фолиантов, быстро упаковал конверт.
— Спасибо, Карл Густавович, на днях непременно загляну к вам, — сказал я, бросая две рублевые бумажки на прилавок.
Старик недоуменно пробормотал:
— Вообще-то я не Густавович, но все равно — милости просим.
От сильного толчка дверью Дима, все приказы воспринимающий буквально, получил удар в корму.
— Ты чего дерешься? — обиженно спросил он, почесывая пострадавшее место.
— А где Чжэн? — игнорируя вопрос приятеля, спросил я.
— Ушел куда-то. Сказал, завтра в это же время здесь, у лавки, нас дожидаться будет.
— А хунхузы?
— Да вон они! — Дима прямо махнул лапой на соглядатаев, сидевших за маленьким столиком под навесом китайской харчевни.
— А теперь куда?
Я взглянул на заходящее солнце, вздохнул и ответил:
— В Солдатскую слободу. В кабак с нами манзы не сунуться. Китайцев на Круговой[11] не очень-то жалуют, но сначала надо письмецо на Ленинской[12] в ящик опустить.
Мы шли по главной улице города и с интересом поглядывали на женщин, не спеша фланирующих в поисках вечерних развлечений. Шел восьмой час вечера, и давно уже пора было известить начальство о наших планах.
— Загороди меня от филеров, — попросил я своего широкого товарища. В момент, когда мы вплотную приблизились к почтовому ящику я быстро и незаметно для окружающих забросил конверт внутрь. В тот же миг из дома напротив вышел человек в форме почтальона, но я на него лишь взглянул и в следующее мгновение вскочил в пролетку, неторопливо проезжавшую мимо моего носа. Дмитрий последовал за мной.
— Гони на вторую Круговую! — шепнул я извозчику, и добрая коняга с ходу резво понесла нас в темноту узеньких переулков.
Оторваться от китайцев не удалось. Не прошло и пяти минут, как сзади послышался стук копыт, и при повороте в очередной переулок я заметил шикарную коляску с двумя лошадками в запряжке, в которой расположились наши преследователи. Так они и ехали до самой слободы, держась от нас на расстоянии двухсот метров. На окраине поселка остановились. Все же им хватило ума не соваться в вечернее время в рабочий поселок, иначе огребли бы по самое не балуйся.
— Куда прикажете? — спросил извозчик в тот момент, как мы въехали на территорию района.
— Давай к кабаку, — сказал я и не прогадал. Правильно мыслю: в рабочем районе, да без питейного заведения? Так не бывает.
— Вам в «Железку» или «Дезертиры»? — Вот, их оказалось даже два.
— Гони в «Железку», — сказал я наобум, и через пять минут мы уже входили в донельзя загаженный зал, где вечерами собирался местный люмпен-пролетариат.
Зал встретил нас пьяными репликами, взрывами хохота и матерщины. В воздухе витал застарелый аромат смеси сивухи, немытых тел и кухонного чада. За длинными столами сидели никак не менее сорока человек, что для не слишком большого зала показалось мне вначале приделом заполненности. Но, присмотревшись, я увидел в углу небольшой столик. На наше появление, казалось, внимания никто не обратил.
— Да, это тебе не «Славянский базар»! — с видом знатока во всеуслышание объявил Дима и шагнул следом за мной. Я даже оборачиваться на этого идиота не стал, а зря. После ловко подставленной подножки он, споткнувшись, ударил башкой меня в задницу и тут же с рычанием стал разворачиваться. Боец хренов!
— Стой, придурок! — зашипел я, оборачиваясь. При этом, улыбаясь, поднял руки, как бы заверяя местных подонков в своих благих намерениях. В следующее мгновение я, двигаясь задом, плюхнулся на стул.
— Господа-товарищи, этот столик после одиннадцати занят, — известил нас неряшливо одетый половой и небрежно смахнул со стола замурзанной тряпкой крошки и зазевавшегося таракана.
— А мы и не собираемся сидеть до полуночи, — ответил я с любезной улыбкой.
— Сделай-ка нам, братец, чайку, расстегайчиков с рыбкой и картошкой. Если нет, с рыбой, то с потрошками.
— Водки, товарищи? — состроив на траченном оспой лице угодливую улыбку, спросил половой.
— Нет, товарищ, мы абстиненты, — довольно решительно заявил я, стараясь не глядеть в сразу затосковавшие глаза своего напарника.
— Развелось сектантов, бляха-муха, и плюнуть некуда! — пробурчал под нос половой, величественным шагом удаляясь за кухонную перегородку.
Прошло два часа, мы уже практически отужинали и даже расплатились, когда в дверях появился товарищ старший уполномоченный, наряженный в какой-то драный, серый пиджачишко и ямщицкий картуз. Бороду приклеил… конспиратор, а штаны форменные сменить забыл! Но Буренко и не собирался светиться в кабаке, а просто кивнув нам, сразу вышел. Ну и мы не стали задерживаться. Проходя мимо своего обидчика, тихо горевавшего за граненым стаканом, Дима мстительно, походя, ткнул его носом о столешницу и, не дожидаясь реакции зала, тут же выскочил наружу. За ним последовал и я.
— Нет, ты понимаешь, что за акцию хунхузам предложил совершить! Да еще Чжэн Чэнгуна потеряли! Мама дорогая! — красно-бурый Буренко метался по небольшой горнице нашей новой конспиративной квартиры. Он вздымал руки, брызгал слюной и обзывался нехорошими словами, самое безвредное из которых в мой адрес было «контра». Я не оправдывался, молчал в тряпочку. Если он профессионал, то сам должен понять, что мы шли на встречу с бандитами без определенного плана, вот и пришлось выкручиваться. Наконец Буренко успокоился, сел к столу, дернул полный стакан очищенной и замер.
— Хорошо, значит, хунхузы, говоришь, пока на акцию не согласились? Ребята поумнее тебя оказались.
Станислав Николаевич опять стал ходить по горнице, потирал лысину. Видимо, массаж способствовал мыслительному процессу, потому что через пять минут он вызвал со двора сопровождавших его сотрудников и отдал распоряжения. После этого присел к столу.
— Ну, ребята, и задали вы мне задачку! Но ничего, — он подмигнул и, энергично рубанув рукой воздух, высказался: — Придумал! Наши товарищи пограничники слишком нам дороги, чтобы рисковать их головами. Поэтому поступим так…
* * *
Три дня мы сидели на конспиративной квартире, по словам Буренко нам следовало выдержать паузу. А в это время в «конторе» был пущен слух о том, что на днях морским путем прибывает груз золота с Амурских приисков. Буренко — хитрая рыбина, подослал своих агентов к предполагаемым предателям. В информации, скормленной индивидуально, каждому из подозреваемых, час и место прибытия бронекатера с золотом сильно разнился.
— Представляю, с каким нетерпением главари ждут вашего появления! — со смехом говорил он на второй день нашего вынужденного отдыха. — Напасть-то они нападут на бронекатер в любом случае, но и упустить оплату за предстоящий грабеж хунхузы явно не желают.
— А катер действительно придет? — с показной ленцой в голосе поинтересовался я.
— Обязательно! Тут работаем без дураков! — воскликнул начальник, привычно бегая по горнице.
— Я тоже на это надеюсь. Но если бронекатер прибудет не в обозначенное место и время? Операция может сорваться.
— Наоборот. Надо смешать их планы, заставить хунхузов нервничать. Катер прибудет только к вечеру. К этому времени главари, изверившись в своих подчиненных, решат сами поучаствовать в операции. К тому же швартоваться судно будет в бухте Федорова, а это далеко от первоначально обозначенных высадок в бухтах Первой и Второй Речки. В бухте Федорова хунхузов будет ждать засада.
— А вдруг они решатся напасть на катер еще в заливе?
— На чем? На лодках юли-юли? Вот следить за заливом они будут, это точно. У них целая система связи, не так ли, Чжэн? — обратился он к китайцу.
Чжэн Чэнгун тоже коротал время вместе с нами. Не решился податься в бега, а, как и обещал, терпеливо ждал нашего прибытия у означенного места на Семеновском базаре. На вопрос Буренко он кивнул и пояснил:
— Скорее всего, лодки будут держаться в пределах видимости друг друга и, как только интересующий объект появится, подадут знак флажками. Система сигналов, конечно, не такая, как на ваших военных кораблях, но не менее эффективна.
Интересный китаец, говорит прямо как российский интеллигент. Интересно было бы узнать, где он нахватался таких выражений?…
* * *
Ночь, мне не спится, ворочаюсь и с некоторым раздражением и завистью вынужденно слушаю заливистый храп моего толстокожего товарища. Тик-так, тик-так, отсчитывают ходики — каждая секунда прожитой жизни перед риском потерять ее сегодня отмеряется довольно четко. В Москве сам стремился на оперативную работу, а сейчас перед делом вдруг охватил какой-то мандраж. Буренко, конечно, не жалко прикомандированную рабочую скотинку. Чтобы как-то отвлечься, вслушиваюсь в звуки за окном. На одиноком тополе во дворе заухал сыч, ему тут же с живейшим интересом ответила местная кабыздоха, на гавканье которой откликнулся хозяин поместья. Обложив беднягу трехэтажным матом, он спугнул нежную птицу, после чего собака примолкла, лишь изредка поскуливала, жалуясь на тоскливую скуку. Но вот примолкла и она, а в соседском саду подал голос соловей. Сначала робко, затем разразился длинной трелью. Под соловьиное пение я и уснул…
Проснулся после трехчасового сна в районе четырех утра, и, выйдя во двор, размялся, сопровождая физические упражнения дыхательной гимнастикой. Потом облился холодной водой из колодца, и мои ночные страхи куда-то пропали. Жизнь вновь заиграла оптимистическими красками, и сразу страшно захотелось жрать. Хозяйка дома, краснощекая молодка, как раз растапливала во дворе летнюю печь. Обтянутый шерстяной юбкой тугой зад склонившейся над очагом бабенки сразу навел меня на определенные мысли. Да, долгонько я говел! Пялюсь на прелести слегка перезрелой красотки и вдруг замечаю, что она хитрым взглядом черного глаза косится на меня. Да еще и подмигнула!
— Хозяйка, накормишь? — враз охрипшим голосом пробормотал я.
— Могу и накормить, — двусмысленность фразы улыбающейся бабенки призывала к действию. Чем я и воспользовался.
Вмиг сократив расстояние, я развернул ее к себе и запечатал сочные губы крепким поцелуем. Через минуту, так и не разжимая объятий, мы очутились в сарае под сеновалом. Тут уж ничего не поделаешь, пришлось бабенку выпустить из объятий, зато, пока она поднималась по скрипучей лесенке на сеновал, я в полной мере ощутил ее стати, слегка придерживаясь за корму молодки. А в следующее мгновение сам орлом взлетел на сеновал, на ходу скидывая с себя одежду.
— Тише, тише, оглашенный, одежонку не рви, — шептала она, а сама уже принимала меня в свое жаркое нутро и энергично подавалась навстречу…
— Марья! Куда подевалась, чертова баба? — петушиным вскриком донесся до нас заспанный возглас законного супруга, вышедшего во двор. — Ты посмотри, плита еле теплится, а эта сукина дочь шарится неизвестно где.
— Боров кастрированный, — с досадой прошептала разгоряченная молодка. — Сейчас иду! Опять пеструшки на сеновале снеслись! Хрен лысый, ты когда дыры в курятнике заделаешь? — перешла она в наступление.
«Интересно, а где она на сеновале яйца найдет?» — подумал я, с опаской отодвигаясь в сторону. Но ничего, подруга пошарила в глубине сеновала и действительно выползла с пятком яиц в руках. Я умиротворенный лежал на сеновале и слушал ругань супругов, которая постепенно переместилась внутрь дома. После чего быстро соскользнул вниз и отправился к кухне — искать свой заслуженный завтрак.
Не успели мы позавтракать, как в дом пожаловал Буренко.
— Все, ребята, заканчивайте, — поторопил он нас с Димой.
А нам что? Нищему собраться — только подпоясаться. На поясе, правда, браунинг и наган в кобурах с обоих боков, под широким кожаным пиджаком. Стреляю-то я с двух рук. Еще пара метательных ножей в рукавах приспособлены. Вот и все мое вооружение. У Димы тоже наганы. Безотказный револьвер теоретически имеет на тысячу выстрелов всего одну осечку. Будем надеется, мне и одного нагана хватит, а патронов у меня в карманах, как у дурака махорки. Перед выходом Буренко выдал мне сверток с деньгами.
— Здесь десять тысяч иен, — прокомментировал он.
— Как десять тысяч? Они же просили половину вперед?
— Ничего, скажете, проблем не будет, после дела расплатитесь, — «успокоил» он меня.
Буквально через час мы уже были в китайском квартале, у «Золотого лотоса». На этот раз с нами разговаривал старик — двое молодых главарей, очевидно, уже сидели в засадах, поджидая прихода катера. Пожилой манза что-то негромко спросил, и Чжэн перевел:
— Почему вас так долго не было?
— На границе вышла задержка, уважаемый. Пограничники обстреляли людей, доставлявших нам деньги.
— Выходит, платить вам нечем? — спросил хунхуз.
— Отчего же? Обязательно заплатим, вот аванс. — Я небрежно подкинул сверток с японской валютой по другую сторону столешницы. — Здесь десять тысяч иен, да еще мы и сами поучаствуем в акции. Поверьте, мы — ребята опытные. В крайнем случае можете подержать нас в заложниках, пока не прибудут деньги.
Старик тщательно пересчитал деньги и заявил:
— Хорошо, только цель акции будет другая, и произойдет она сегодня.
Я состроил недоуменное лицо:
— Это как? Выходит, не на пограничников нападем? Мы так не договаривались! — Я вскочил с места, старик успокаивающе поднял руки, и двое ринувшихся было на меня телохранителей, замерли истуканами.
— Спокойно. Мы сделаем большевикам больнее. Люди — навоз, а потеря десяти пудов золота для Советов очень больно ударит по экономике края. Тем более мы переправим потом золото именно в японский банк в Шанхае. Сейчас вас доставят к Ма Хуну — он руководит всей операцией. Возможно, вы еще успеете поучаствовать в нападении на конвой…
Ма Хуном оказался тот молодой парень, разговаривающий с нами при первой встрече. Сейчас, уже в полдень, он заметно нервничал, поглядывая в бинокль на воды Амурского залива.
«Судя по времени, предатель в нашей конторе, сливающий китайцам информацию, определился. Надо всего лишь постараться остаться в живых», — думал я, глядя на низко висящие тучи и почти пустынную акваторию залива. Кажется, собирался шторм, но несколько лодок, несмотря на моросящий дождь, сильные порывы ветра и довольно крутые волны, лавировали в отдалении и вроде не собирались причаливать к берегу.
Шайка хунхузов рассредоточилась на пустыре, невдалеке от пирса. Вооружения не скрывали, да и от кого? Одно слово — пустырь, от основных улиц прикрыт косогором. У берега только несколько рыбацких лодок, владельцы которых старались не замечать столь опасных соседей. Время тянулось медленно, мы успели перекусить рисовыми пирожками, начиненными креветками, — Ма Хун пожертвовал от щедрот своих.
Затем мы с Димой укрылись от дождя в полуразрушенной лачуге, а Чжэн остался со своими земляками. Предстоящая сшибка не казалась легкой. Сорок боевиков, вооруженных винтовками, револьверами и холодным оружием — серьезная угроза даже для целой роты, а нам еще надо постараться захватить главаря живым. М-да, задачка!
Ближе к вечеру тучи разошлись, ветер стих и лишь волны в заливе никак не могли успокоиться. Именно в это время был получен сигнал, что катер появился в пределах видимости наблюдателей. Но через полчаса стало ясно, что катер не собирается идти до Второй Речки. А тут еще прибежал посыльный, очевидно, от осведомителя и передал, что конвой, приписанный сопровождать золотой запас до хранилища, направляется в бухту Федорова. Надо отдать должное хунхузам — никакой суеты! Быстро погрузились в телеги и коляски, на которых приехали сюда, и — вперед. Дима и я ехали в двуколке вместе с Ма Хуном, а наш китайский приятель Чжэн, похоже, тихонько слинял под шумок. Ну да бог с ним. Куда он денется от чекистов, раз уже засветился?
Не жалея лошадей, отряд несся по узкой дороге, пугая редких прохожих. Прибыли к пирсу у бухты, едва не опередив конвой. Казалось, все складывается удачно для хунхузов, катер подошел к пирсу, и едва матросы перекинули сходни, охрана споро перетащила на подводу три ящика с грузом. Но отъехать не успели…
Двуколка Ма Хуна двигалась в конце колонны, но и без главаря хунхузы знали, что делать. Они спрыгивали с повозок и с ходу вступали в перестрелку с немногочисленной охраной. В этот момент с чердака ближайшего дома ударил пулемет, а из-за камней, наваленных рядом с пирсом, прогремел залп.
Хунхузы попали под перекрестный огонь, и в первую же минуту половина из них были ранены или убиты. Ма Хун — ловкий черт! В тот момент, когда убитый возница нашей двуколки валился на землю, главарь перехватил поводья и резко развернул повозку. Я позволил ему это сделать, нечего было подставлять собственные головы под случайные пули, и, лишь когда двуколка перевалила через бугор, подмигнул Диме.
Он резко опустил свой кулак на голову все еще отстреливающегося телохранителя, а я синхронно сильно тюкнул костяшками пальцев за ухом главарю и тут же занялся вторым телохранителем. Живчик! Ударом кулака телохранитель попытался проломить мою переносицу, но, конечно, неудачно. Я успел уклониться и, в свою очередь, из положения сидя просто спихнул его ногой вон из повозки, а Дима без затей выпустил в телохранителя пять пуль из нагана. Испуганные лошади встали, и я огляделся. Очевидно, у пирса хунхузов побили. Но в этот момент из двух переулков высыпала толпа вооруженных людей — видимо, перед акцией Ма Хун разделил банду, и вот сейчас менее мобильная часть ее прибыла поддержать своих соратников.
— Хватай главаря! — заорал я Митьке и открыл огонь по толпе хунхузов, несущихся в нашу сторону. Мой напарник, грамотно прикрываясь телом еще не очухавшегося Ма Хуна, быстро отступал, а мне пришлось, отстреливаясь, плюхнуться в придорожную канаву. Мама дорогая! Вся эта банда сосредоточила огонь на мне! Я ужом скользил по канаве, стараясь побыстрее перевалить через бугор. На мое счастье, сделавший это ранее Дима выбрал позицию и на некоторое время смог задержать эту толпу, а через пару мгновений из переулка вылетел кавалерийский эскадрон.
— К бою! — сразу оценив обстановку, закричал командир эскадрона.
Едва завидев всадников, бандиты бросились врассыпную. Но куда там! Конники догоняли и, сладострастно хекая, рубили их шашками. Поняв, что не уйти, с десяток бандитов сбились в кучу за стенами полуразрушенного старого дома и отстреливались до конца. Я лежал в канаве и пока не высовывался, боясь попасть под раздачу. Правда, одиночество мое вскоре скрасил один из бандитов, разрубленной тушкой свалившийся мне на голову.
Когда я, скинув с себя груз, приподнялся из канавы, все уже было кончено. Около трех десятков порубленных, пострелянных хунхузов валялось на земле. Досталось и кавалеристам: не менее трети эскадрона успели уничтожить бандиты. Теперь можно было позаботиться и о себе. Я поменял залитую кровью рубашку на относительно чистую гимнастерку, снятую с одного из убитых кавалеристов. Мародерство, конечно, но покойнику уже все равно, а мне появляться в городе в неприличном виде было как-то не с руки. Пока мы тут немножко воевали, бойцы, сидевшие в засаде у пирса, успели захватить в плен двух раненых.
Весь бой длился не более получаса, но пока допрашивали плененных хунхузов, пока собрали своих убитых и раненых — совсем стемнело, поэтому о налете на «Золотой лотос» нечего было и мечтать. Днем еще можно было попробовать достать старика, как оказалось — отца Ма Хуна.
Со слов экстренно допрошенных пленников именно он был мыслительным центром банды, а сам Ма Хун лишь энергичным исполнителем его воли. Но операция еще не была завершена — предателем, сливающим информацию хунхузам, оказался Иван Дунин, или Ван Дунь — оперативный сотрудник местного ОГПУ.
Сегодня он как раз дежурил в «конторе» и даже не в свою очередь. Видимо, решил держать руку на пульсе событий. Следовало, как можно скорее перехватить Ваню и вдуть ему по самые бакенбарды прямо на месте.
Скачка по темным улицам — полное безумие, но Буренко, оказывается, приехал сюда в автомобиле. Пофыркивающий старенький «форд-Т», выехав из ворот усадебки, принял четверых пассажиров (в том числе и нас с Митькой) и понесся по кривым улочкам города, освещая дорогу неярким светом круглых фар. Славная машинка, только водитель ей достался никудышный. На ухабах, даже и поворотах, он даже не притормаживал, так что нас мотало по салону, как горох в погремушке. А у одного из кабаков на Морской улице нам пришлось притормозить — вылетая из-за поворота, машина на полной скорости сбила какого-то пьяницу. Мы и сами чуть не вылетели из салона. Митька, на секунду выскочив наружу, перевернул бедолагу, пощупал пульс на шее.
— Готов, — объявил он.
— Брось ты эту падаль! Садись быстрее, уйдет, уйдет паскудина! — заорал на него Буренко, и мы помчались дальше.
Ближе к центру города улицы были освещены огнем фонарей, но и движение было более оживленным. Несмотря на это, наш шофер мчался, распугивая прохожих и конные экипажи так, что всего за несколько минут доставил нас до здания конторы на Алеутской. Топоча сапогами по мрамору ступенек, мы ворвались в вестибюль.
— Что случилось, товарищи?! — спросил дежурный восточной наружности, приподнимаясь со стула вахтенной каморки.
«Вот он, красавчик, с ложной тревогой на лице стоит в окружении двух охламонов».
— Маньчжурский волк тебе товарищ! — заорал Буренко. — Хватайте его, хлопцы!
Сказать легко, а вот поймать мужичка не удалось. Больно уж ловкий тип оказался! Нас разделяли пять шагов и высокая стойка, и пока я в прыжке пытался достать эту тварь, китаец успел вырубить одного из охранников и заслониться другим. А в следующую долю секунды, когда уклонялся от падающего на меня охранника, я заметил наган в руке китайца. Мой-то был у меня в руках давно, и мы выстрелили почти одновременно. Он промахнулся, а я не очень. Точнее, очень не очень. Короче, голову ему прострелил. Надо же, горе какое!..

Глава 4
Константин Рукавишников. Командир ударной группы

С делами управились за полночь. Сначала обыскали труп предателя и ничего полезного не нашли. Потом определили на постой в подвал здания Ма Хуна, к допросу которого Буренко собирался приступить завтра. Вышло так, что ночевать нам оказалось негде. Да и сам старший оперуполномоченный не спешил на свою холостяцкую квартиру. Поэтому расположились прямо в кабинете. Еда была — Буренко отоварился в распределителе и теперь щедро делился собственным пайком с нами. Красная икра, балык нельмы, молодая редиска, копченая колбаса, коврига хлеба и, конечно, сало, и казенная водка появились на столешнице. Под чутким руководством нашего начальника мы с Митькой в четыре руки быстро собрали стол.
— Ну, выпьем, чтобы дома не журились! — произнес начальник и лихо опрокинул стопку в широкий рот.
— Дали бы мне волю, я бы этих китаезов в бараний рог скрутил! — заявлял через полчаса захмелевший Буренко.
— А в чем проблема? Батальон пехоты и — айда на штурм Миллионки! — заявил более его опьяневший Дима.
— Нельзя, брат. Политика! — для значимости водя указательным пальцем перед носом моего партнера, изрек Буренко. — Пока имеется хоть какая-то возможность влиять на политику в Поднебесной, наши дипломаты перед китайскими вождями расшаркиваться будут, а попробуй мы депортировать узкоглазых с Миллионки, такой хай поднимется! Опять же КВЖД — явно доходов с нее чуть, зато проложена до самого Порт-Артура.
— А как же золото? — невпопад спросил Дима.
— Ты о чем?
— Золото на катере везти еще опасней, чем по железной дороге, да и дольше…
Буренко рассмеялся:
— Не было на катере никакого золота. Вернее, его, конечно, загрузили на катер, а потом в пути сделали остановку и уже шли без груза. Золото давно в хранилище, доставка поездом действительно вышла быстрее. За грузом от самых Гилюйских приисков следили. Скажу прямо, золотодобыча на Амуре почти вся в руках китайцев. Вернее, большая часть золота уходит за границу, и ничего поделать с этим пока не можем. Управление, конечно, сосредоточено в руках у русских, но работают на приисках в основном китайцы, и большая часть золота просто расхищается. От приисков кормятся хунхузы, спиртоносы, торговцы опиумом, скупщики золота. Наш Чжэн Чэнгун как раз и пытался организовать нападение на конвой с золотым грузом, когда мы его сцапали.
Только сейчас передо мной вырисовалась вся многоходовая комбинация. Золото доставили по-тихому. Уничтожили банду и часть ее главарей. «Приручили» Чжэн Ченгуна. Выявили предателя в своих рядах. А нас… нас использовали, как кукол-марионеток. То-то мне сразу не понравилась засылка в банду без определенного плана. Нас подставили, проверяя на вшивость.
— А как же «казачки»?
Буренко, откровенно потешаясь, смотрел на меня, как на дурачка.
— Не было никаких представителей Союза казаков. Эта версия придумана для хунхузов и вас. Ченгуну китайцы верили, и он нас не подвел — боялся, что мы его сыновей расстреляем.
— Кстати, Чжэн говорит по-русски очень хорошо, да и его обороты речи присущи скорее интеллигенту, чем пролетарию. Откуда дровишки? — спросил я.
Буренко усмехнулся:
— Все просто. Семья его из Харбина. Отец служил на железной дороге, а Чэнгун учился в русской школе. Очень толковый малый, сейчас бы работал в управлении железной дорогой, но посчитал, что скупать золото выгодней…
Станислав Николаевич замолк, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Вообще после сегодняшней операции в здании ОГПУ было людно. Как по мановению палочки сразу после сшибки в вестибюле здания стали появляться работники нашей конторы. Видимо, ночная работа была им не внове и к тому времени, когда мы засели в кабинете, к зданию уже свозили первых арестованных. Большинство из них сразу волокли в кабинеты следователей. Правильно! По своему опыту знаю, что экстренное «потрошение» клиентов всегда дает неплохой результат.
Буренко наполнил стаканы.
— Все, ребята, по последней. Завтра с утра много работы. Мы с Димой займемся Ма Хуном, а ты, Константин, сходишь по одному адресу. Есть тут один бывший подполковник царской армии. Сейчас трудится заведующим отделом этнографии Владивостокского музея. Вот с ним и познакомишься. Человек прожил на Дальнем Востоке более четверти века. Этнограф, топограф, воевал с хунхузами. К власти Советов вполне лоялен. Да, и самое главное, у него много осведомителей среди местных аборигенов.
— А как его зовут? — полюбопытствовал я.
— Владимир Семенович Аристов.
— Это не он ли написал «Гольда»?
— Да, ты прав, он еще и писатель. Но самое главное, по непроверенным данным, он еще до революции работал на контрразведку. По моим сведениям, он до сих пор поддерживает отношения со своей агентурной сетью. Следует с человеком поговорить по душам, войти в доверие. Возможно, он и пойдет на сотрудничество.
* * *
Легко сказать. «войти в доверие», но как это сделать наяву, я пока не представлял.
Буренко, проявив высшую степень доверия (или пьяного разгильдяйства), оставил нас ночевать в своем кабинете. Промучившись всю ночь на жестком полу, я уснул только под утро. Не прошло и пары часов, как в дверь постучали. Я, недовольный, с опухшей непроспавшейся рожей, пошел открывать.
— Вам кого? — спросил я, придерживая щеколду.
— Посыльный от товарища старшего оперуполномоченного, ваши вещи принесли, — проблеял голос за дверью.
Это дело! Теперь и привести себя в порядок можно, благо в кабинете имелся отдельный умывальник. По себе заметил — утреннее бритье снимает несильное похмелье, честное слово!
После легкого завтрака, состоявшего из остатков вчерашнего пиршества, я вышел на улицу, а Митька остался дожидаться хозяина кабинета. В городе было неспокойно. Я на это явление не обращал внимания, размышляя над поставленной задачей, пока очередной проходящий мимо патруль не озаботился наличием у меня документов. Показал им свое удостоверение и, дождавшись уважительного отдания чести, поинтересовался обстановкой в городе.
— Облавы в городе идут, — пояснил патрульный начальник. — Китайцы дальше своего квартала и не высовываются. Половина торговых мест на Семеновском базаре сегодня пустует…
— О, кстати о Семеновском базаре, — еще неясная мыслишка пробилась в мою натруженную алкоголем голову и, не слушая далее пояснений начальника патруля, я устремился к рынку. В книжной лавке толпились школьники, и мне пришлось дожидаться, пока Карл Густавович снабдит эту гомонящую толпу, приведенную симпатичной училкой, всеми необходимыми им канцелярскими аксессуарами. Вчера перед уходом Буренко выдал на оперативные нужды полсотни серебряных полтинников, так что у меня была надежда разговорить старика-немца, сделав солидную покупку. Кстати, и тема для разговора нашлась быстро. Пока детвора лезла к нему с медяками, я успел найти на полках томик «Фауста» и небольшую книгу Аристова.
— О, молодой человек интересуется произведениями немецких классиков! Весьма редкое явление в наше время. — Книжный торговец замшевой тряпочкой тщательно вытер запотевшие очки и пригляделся ко второй книге. — Да, выбор отличный! «Гольд» популярен в народе, да и автор… очень приличный человек. Знаете, я с ним не понаслышке знаком.
— Очень интересно! Я сам мечтал встретиться с ним. А тут случай. Знакомые из Ленинграда просили его навестить, а вот подарком в знак уважения я как-то не удосужился обзавестись в дороге. Простите, Карл…
— Карл Францевич, — расшаркался старик.
— Так вот, может быть, вы подскажете мне, что может заинтересовать Владимира Семеновича?
Старик задумчиво протер очки и, внезапно оживившись, проговорил:
— Идемте! — И как бы оправдывая свой совсем не коммерческий порыв, добавил, уже закрывая дверь на амбарный замок: — Сейчас все равно покупателей практически нет.
Через пять минут, оставив за собой базарную суету, мы очутились в загончике, где народу практически не было. Торговцы — народ привычный, но многие покупатели не сворачивали в этот рыночный тупик по причине густой вони, исходившей от свалки гнилья в овраге, соседствующей с этим местом. Но и здесь все же было не безлюдно. На прогнивших досках или прямо в пыли сидели люди, торговавшие всяким хламом. В основном это были пожилые китайцы и уроженцы Корейского полуострова. Вполне возможно, продаваемое барахло было лишь прикрытием для каких-то нелегальных сделок, потому что я видел расслабленных молодых людей, подходивших к продавцам и тотчас отваливающих от них без долгой торговли. Видимо, они заранее знали, что им нужно…
На старика-китайца я чуть не наступил — так он лихо замаскировался, сидя среди обломков какой-то хижины, к которой меня подвел немец.
Темно-серый донельзя заношенный халат старика сливался с гнилушками, так что немудрено было сразу не заметить торговца.
— Здравствуй, ходя[13]. Вот клиента к тебе привел. Покажи ему монеты. Ты уж его не обижай. — И, тут же повернувшись ко мне, добавил: — Вот мой хороший знакомец Ван Мин, по-русски он говорит плохо, зато торгуется здорово, глядите, чтобы не облапошил! — И, похлопав меня по плечу, Карл Францевич неторопливо побрел к своей лавчонке. Китаец, бесстрастно переждав монолог, жестом фокусника высыпал передо мной горсть зеленоватых кружков с квадратной дыркой посредине. Очевидно, это и были монеты. Я уставился на них, как баран на новые ворота.
— Один монет — один рубь серебром, — меж тем объявил цену старик.
«Ничего себе! За всякую рухлядь платить такие деньги!» — мысленно воскликнул я. Но, понадеявшись на немца, все же взялся яростно торговаться…
* * *
— Династия Тан, VII–X века нашей эры, — произнес Аристов, любовно разглядывая монеты.
Мы сидим в маленькой комнатушке частного домика на Бестужева. Час назад я отловил Аристова при выходе из краеведческого музея. Вначале он даже не понял, что конкретно от него хотят, но я, сославшись на Карла Фрацевича, попросил оценить находку, заодно представившись большим поклонником его литературы. Был приглашен на обед, и вот теперь мы сидим в этой клетушке.
— Кстати, а как монеты к вам попали? — спросил Аристов.
— Долгая история, досталось по наследству, — небрежно соврал я.
— А Рукавишников Сергей Ильич вам часом не родственник? — спросил Аристов. Представляясь, я назвался своей фамилией и, чтобы вызвать определенную степень доверия, рассказал, откуда я родом.
— Это мой отец, — просто ответил я.
Аристов обрадованно пожал мне руку:
— Ну как он? Все еще под Питером? Мы с ним давние приятели…
— Умер. В девятнадцатом от тифа.
Подполковник, не скрывая огорчения, на минуту задумался.
— Любые пертурбации в обществе ведут к невосполнимым потерям, — наконец выдавил он из себя. — У меня, знаете, жену бандиты убили. Всё ценности искали, — добавил он горько. — А какие у меня ценности? Живу в этой халупе. Всю жизнь служил родному отечеству…
«Да, кабинетик у него маловат». В помещении просто негде было повернуться. Книги, рукописи и экземпляры коллекций, собранные в экспедициях, громоздились как придется. Комната, в которой мы перед этим обедали, похоже, служила еще и спальней хозяев.
— У вас, как я заметил, теперь новая семья?
Аристов посветлел лицом.
— Да, вот и дочурка маленькая растет… А вы как в наших краях оказались? — спросил он.
Врать не хотелось, так что я пока отделался туманной полуправдой, намекнув, что работаю на закрытую государственную структуру.
Потом разговор сам собой свернул на политическое положение, сложившееся на Дальнем Востоке.
— Из Москвы не видно, в каком действительно плачевном состоянии находятся позиции советской власти на Дальнем Востоке, — говорил Аристов. — Волна переселенцев с юга буквально захлестнула наш Дальний Восток. Япония после аннексии Кореи постепенно выдавливает коренное население на север, в наши пределы, сажая на занятые земли своих безземельных крестьян. С территории Китая, пользуясь слабой защищенностью нашей сухопутной и морской границы, постоянно прибывают переселенцы. Мало того, в районе Северного Хингана, по моим сведениям, получили земли более четырнадцати тысяч китайских военнослужащих. Своеобразное китайское казачество. Это плацдарм для нападения! — воскликнул он и перевел дух.
— Владимир Семенович, а откуда вы получили сведения о переселенцах в районе Северного Хингана? — вкрадчиво спросил я.
— Не скрою, у меня есть свои источники, — спокойно ответил Аристов, и взгляд у него при этом был понимающий с легкой насмешкой во взоре. Не стоило, наверное, сразу брать быка за рога, и я свернул разговор в сторону.
— Когда мы ехали по КВЖД, наш поезд дважды подвергался нападению, второй раз — возле самой границы.
— Протяженность нашей границы с Маньчжурией около трех с половиной тысяч километров, и банды действуют не только на территории Китая, но и сквозь наши границы проходят практически спокойно. Слишком малочисленны наши воинские гарнизоны, да и пограничные заставы не справляются пока с бандами в столь труднодоступной местности. На морской границе положение еще более плачевное. С тех пор как адмирал Старк увел остатки Сибирской флотилии в Манилу[14], на всю береговую линию осталось всего несколько боевых судов. А береговая линия у нас от Камчатки до Владивостока составляет 2000 миль. Иностранные хищники резвятся в акватории, как у себя дома. Японцы, китайцы, корейцы, американцы вывозят богатства Дальнего Востока, не платя России ни копейки. — Аристов замолчал, очевидно, дожидаясь вопросов с моей стороны, но что я мог ему сказать? Когда еще у Центра дойдут руки до окраин? После двух войн и оккупации страна еще не восстановила в полной мере промышленное производство. Люди из Центральной России не очень-то спешили переселяться на Дальний Восток. Впрочем, не дорос я еще до обсуждения столь глобальных вопросов…
Расстались мы по-дружески, и он долго стоял в воротах своего домика, глядя мне вслед. Для первого дня знакомства вполне было достаточно двухчасовой беседы.
Была еще одна проблема, которую старательно не упоминал в разговоре Владимир Семенович, — выгнанные с территории страны русские люди, многие из которых до сих пор не смирились с поражением. Одного из таких деятелей Белого движения я и застал в кабинете у Буренко.
Моего возраста молодой парень в мятом сером костюме, заляпанном кровью, густо льющейся из носа, отхаркивался и цедил матерщину сквозь разбитые губы. Дима потирал напряженные кулаки, а Буренко, видимо, ожидая ответа, склонился над допрашиваемым. Увидев меня, он обрадовался и, вызвав из коридора конвоиров, приказал отвести задержанного в камеру.
— Вчера во время облавы задержали субчика! — радостно объявил он. — Невдалеке от войсковых складов с динамитными шашками в кармане ошивался. Не иначе, как склад боеприпасов подорвать намеревался. Пока не раскололи, ну да не беда — динамит и сам улика не маленькая. Шлепнем, не заморачиваясь поисками дополнительных доказательств, — радостно сообщил Буренко.
— А как с Ма Хуном, уже допросили? — спросил я, присаживаясь на освободившийся стул.
Буренко сразу погрустнел лицом.
— Тут незадача вышла. Прошляпили караульные — он ночью себе гвоздем вены вскрыл. Ну а ты как прогулялся, удачно?
Выслушав мой рассказ, Станислав Николаевич энергично потер руки.
— Это хорошо, у нас как раз наметилось…
Он остановился на полуслове и вдруг произнес, обращаясь к моему напарнику:
— Дело к вечеру, ну-ка, Дима, сгоняй в буфет и организуй нам пожрать. Скажи Марусе, что я попросил, как всегда, но в тройном экземпляре.
Когда за Дмитрием закрылась дверь, Буренко, понизив голос, сказал:
— Парень он неплохой, но простодушный, а таким я не очень доверяю. Короче, слушай. Принято решение организовать мобильные ударные группы по двадцать — тридцать бойцов, для борьбы с хунхузами и белогвардейской сволочью, оперирующих на нашей территории. Бойцы есть, а вот проводников, хорошо знающих местность, немного. Не из контрабандистов же их набирать? Думаю, твой Аристов согласится помочь нам, только вряд ли пойдет на прямые контакты. Возможно, ты послужишь посредником? — Буренко вопросительно взглянул на меня, гадая, смогу ли я найти подход к столь неординарной личности. — Ну и мы со своей стороны поможем, чем сможем. Квартирку ему организуем получше, чтобы научной деятельностью товарищу было, где заниматься…
* * *
Через шесть недель после описываемых событий я стоял напротив собранной группы бойцов. Наш лагерь был разбит в долине реки Уссури. Вернее, еще не было никакого лагеря. Просто ровная площадка, скрытая от глаз густыми зарослями хвойно-лиственного леса. По оперативным данным, именно здесь, в предгорьях Сихотэ-Алиня у слияния Бикина и Уссури, действует банда контрабандистов-хунхузов. Бандиты, пользуясь труднодоступным рельефом местности, не только переправляют товары с китайской стороны, но и не брезгуют грабежами и убийствами. Пограничники не в силах с ними бороться.
Проводника-нанайца, хорошо знающего местность, нам подобрал сам Аристов. Семен Раскорякин представлял собой колоритную фигуру. Маленького роста — мне едва до подмышки доставал, кривоногий и сухой до невозможности, но сила в нем тем не менее чувствовалась. Я имел возможность наблюдать, с какой легкостью и терпением он пер здоровенный мешок с вещами и провизией на своих плечах, в то время как наши бойцы свои грузы везли на лошадях. Еще одной примечательной особенностью данного товарища мог послужить громадный шрам, рассекший и без того невысокий лоб. Я у него не преминул спросить, в схватке с каким зверем он его заработал.
— С женой, однако, подрался, — беспечно заявил Сема.
Чувствовалось, что приятель большой любитель заложить за воротник, но проводником он действительно был отменным. Еще одной особенностью нашего проводника была невосприимчивость к укусам летающих насекомых. Вернее, гнус его почти и не кусал. Интересно было наблюдать, как парочка шмакодявок медленно и совсем неназойливо присядут на прокопченную шею нашего проводника и после небольшого раздумья снимаются с места в поисках более приятной поживы. А такой хватало! Остальные члены отряда казались им вполне съедобной добычей. Так что путешествовали мы с довольно солидным эскортом…
Бойцы прибыли на станцию Бикин со своими лошадками, но для этого мне пришлось их дожидаться двое суток. Сборный отряд собирали со всего Приморья, а последние три вагона прибыли из самого Хабаровска. Доставка лошадей железной дорогой — дело хлопотное. Чтобы перевезти кавалерийский эскадрон, требуется целый состав. Лошадь животное неприхотливое, но более восьми в теплушку все же не уместишь.
После того как весь отряд был собран, мы еще двое суток добирались своим ходом до места, намеченного под лагерь. Добрались без хлопот — бойцы собрались опытные, да и проводник вел вполне приличными тропами и знал броды в мелких речушках, и даже галечник на перекатах и несколько встреченных в пути буреломов не помешали нам добраться до места быстро и без потерь.
Сейчас, стоя перед своей командой, я придирчиво оглядывал снаряжение бойцов. Обмундирование не новое, но крепкое. Обувь тоже. На головах широкие шляпы с сеткой от комаров. Все обеспечены трехлинейками и холодным оружием. У некоторых на поясах висели кобуры с личным оружием. Мне предлагали взять с собой пулемет Гочкиса, но я не решился. Толку от него в такой местности мало, а вот таскать двухпудовую дуру да еще с кучей патронов по тайге — приятного мало. Зато патронов к винтовкам и продовольствия я набрал немало, да еще палатки. Наши лошадки были нагружены изрядно, так, что нам пришлось временно превратиться в пехотинцев, да и не очень-то по тайге и сопкам наездишься верхом…
Я не стал произносить пламенную речь насчет доверия, оказанного нам, важности нашей операции и нести прочую лабуду. Кому положено, наверняка уже проводил беседы с бойцами. Во время смотра я только выбрал командиров отделений и под их руководством бойцы скоро и умело стали возводить наш временный лагерь. Главной задачей теперь стало провести учения по слаживанию действий, чтобы во время боевого столкновения каждый боец знал свое место в строю.
В этот же вечер наш проводник ушел. По нашим сведениям, банда в данный момент находилась на территории Китая. Семен обещался выследить хунхузов и предупредить, когда они перейдут нашу границу. Мне пока было непонятно, как можно выследить небольшую группу людей в необъятной тайге, следовало только уповать на слово рекомендованного Аристовым человека…
* * *
Жизнь и подвиги Семена Раскорякина.
— Вообще-то меня зовут Суре Гаер — топор по имени. А фамилия у моих соплеменников одна на всех. Когда я родился, папаша, взглянув на мое лицо и сравнив с только что приобретенной железякой, назвал меня Суре. Радует… папаша отдал за один топор две шкурки соболей и, видимо, я для него значил не меньше. Впрочем, повесть моего появления на свет мне рассказывала мать — отец давно уже сдох от ханшина, возможно, она и приукрашивала что-то в своем повествовании. Отец помер, когда мне и пяти весен не исполнилось. После его смерти мы с матерью стали жить в фанзе моего дяди. Великий был шаман! Его даже китайцы боялись, а русский начальник Аристов очень уважал. Мать рассказывала, что брат отца как-то раз проводил обряд нимган[15], когда к нам в жилище заявились китайские кредиторы. Дядя только что загнал в фаню[16] душу отца, и вся семья собиралась трапезничать на поминках, когда в жилище пожаловал скупщик пушнины, а с ним трое помощников и без особых разговоров попытались забрать мою мать в счет оплаты долга. Дядя их предупредил, что далеко они не уйдут, но они не послушались. Дураки! Бачелаза — река коварная, особенно в период паводков. Китайцев взял к себе дух реки, наверное, дядя его попросил. А мать выбралась, правда, болела потом маленько.
С тех пор к нам китайцы и не наведывались. Наоборот, дяде самому приходилось сдавать шкуры в китайской фактории на реке Бикине, а это путь неблизкий. Зато в наших угодьях чужих промысловиков поубавилось.
На одиннадцатую весну моей жизни дядька взял меня с собой в факторию. К этому времени русские уже построили железную дорогу, и я впервые увидел паровоз. Сильное впечатление! Амба[17] так не ревет, когда отгоняет человека от своей добычи! С тех пор я уяснил, что железные гайки от рельса не стоит пытаться отворачивать, когда вдали появляется это дымящее чудище. Дядька отсоветовал.
Сначала все мне во внешнем мире казалось странным. Русские вообще на настоящих людей не были похожи и законы у них мне показались довольно необычными. Хотя Аристов мне понравился. Сразу было видно, что это не злой человек и неплохо разбирается в наших обычаях. Да и по тайге двигается, как настоящий человек. Хотя, конечно, сразу видно, что он духов не видит. Вообще что китайцы, что русские с лесом и стихиями плохо дружат. По их мнению: вода, воздух огонь и предметы не имеют души, а с животными невозможно разговаривать. Что поделаешь? Эти люди давно живут в больших селениях, где нет места духам природы…
Мне шла пятнадцатая весна, когда я впервые ходил с Аристовым по нашей тайге. Тогда и получил от него в подарок свое первое ружье. За дело, конечно.
В тот день мне с утра было не по себе. Дул осенний северный ветер. По небу медленно ползли тяжелые тучи. В ущелье, где к вечеру расположился наш лагерь, духи воздуха устроили свистопляску. Речушка, протекавшая по дну ущелья, сердито ворчала, жалуясь на беспредел проказничавших духов. Я пытался возжечь костер и пожаловаться Санги Мапа[18] на его расшалившихся детишек. Но мне не удалось добраться до него. Тогда я сказал Аристову, что нам нужно срочно убираться отсюда. Он не прекословил, и наш лагерь не более чем за час переместился почти на вершину соседней сопки. Последние грузы мы переносили под ливнем. А еще через два часа мелкая речушка превратилась в грозный поток, сметающий все на своем пути. Всю ночь мы сидели в мокрых палатках, не пытаясь даже развести огонь. Ливень не прекращался трое суток, и мы потом с трудом выбрались из ловушки, устроенной нам духом этой реки. А винтовку начальник подарил мне через два дня. Непогода разогнала зверье, и старый амба, хозяйничавший в этой округе, с голодухи решился поохотиться на нас. Он долго шлялся вокруг нашей колонны, двигавшейся по тропе, и даже устроил засаду в буреломе, пересекавшем лесную дорожку, но собаки его вовремя учуяли, и солдаты выстрелами отогнали зверя. Кстати, о собаках — на них-то в основном и охотился старый разбойник. Для амбы собачка вкуснее молодого поросенка.
Из-за угрозы нападения мы рано встали лагерем, чтобы до темноты набрать побольше топлива. Первым на стражу встал я. Аристов доверил мне «мосинку», с которой я быстро разобрался, а стрелять из ружья я умел, у дяди свое имелось, и он временами давал мне потратить несколько патронов во время совместной охоты. Так вот: сижу я, отвернувшись от костра, и вроде как дремлю, а сам вижу тень, изредка подкрадывающуюся к нашей стоянке. Тигр опытный — дожидается, когда люди заснут окончательно. Собаки поскуливают, ближе к центру сидят. Готовы сами в костре изжариться лишь бы старому амбе в зубы не попасть. Но вот старик решился: беззвучной тенью выступив в свете костра, он взвился в воздух, тут я его и достал. С одной пули в голову. Амба перекувыркнулся, мяукнул жалобно и напоследок все же придавил одну из собачек, дотянувшись случайно уже мертвой лапой.
С этого дня трехлинейка так и осталась у меня, а по окончании похода Аристов подарил больше сотни патронов. С винтовкой я до весны добыл три амбы и лесную кошку[19]. Дядя предупреждал меня, что не стоит таким образом наживать богатство, но я его не слушал. Продав китайцам лапы, кости и усы зверей, я мог купить себе целых два ружья с боеприпасами, а после продажи шкур русским я почувствовал себя богачом и решил жениться. Все же шестнадцатая весна мне шла, пора было отделяться от дяди. Мудрый был старик — не зря мне говорил, что на убийцу тигров могут рассердиться боги. В тот год, когда я привел в жилище жену, большая война между русскими уже до нас докатилась…
Жена мне крепкая, большая досталась — на голову меня выше. Отец у нее из староверов был, а мать — наша. Я за нее большой выкуп дал. Матери шаль и юбку русскую подарил, мешок чумизы[20] отдал, две лопаты и хороший топор в придачу и не жалко было — уж больно Марья красивая и на любовь охоча. С этой любви и начались мои беды. Из дому две недели только по нужде выходили. Все припасы подъели и на зиму глядя пришлось мне побегать, заготавливая корм для семьи и собак. Потом пушной зверь выкунился, и я ушел на дальние охотничьи угодья, плашки на зверя ставить, а когда вернулся, то застал в своем доме троих вояк, то ли белых или красных непонятно. Может, вообще дезертирами были, но у меня дома они не скучали и жена с ними, а когда я начал возмущаться, то меня вежливо послали на хрен и наградили пинком для ясности. Время смутное, и я мудро поступил, предварительно спрятав винтарь во дворе. Если бы пришельцев было более пяти человек, я ни за что с ними не справился, да еще винтовку могли отнять. А тут, разведав обстановку и дождавшись, пока гости уснут, я вошел в дом и, передернув затвор винтовки, скомандовал им убираться. По-русски к этому времени я болтал неплохо, и гости бы убрались, но все дело испортила моя супруга. К моему удивлению, пока я держал под прицелом ее дружков, она кинулась на меня со скребком для зачистки шкур и даже полоснула меня по лицу. Дура пьяная. Мужики повели себя не лучше — кровь на моем лице послужила поводом для нападения. Так хищники поступают, желая добить свою жертву. Но я-то был вооружен! И первая пуля разнесла череп бородатого русского. Я еще успел выпалить в грудь долговязому парню, а вот третий мужик успел отвести ствол в сторону и впечатал волосатый кулак мне в грудь. Попади он выше — легко бы со мной расправился, но пока он пытался поднять отлетевшую винтовку, я полоснул противника ножом по шее. Кровь ударила тугой струей, и мужичку стало не до схватки. Он пытался пережать место разреза, но где уж там, я ему кровяную жилу перерезал. Через пару ударов сердца мужик тяжело грохнулся на земляной пол. А Марью я выгнал. По холодку. Зимой оно ей легче добраться до родного становища…
Дом без женщины и детей — неуютное жилище. Мне, лесному бродяге, он и не особо нужен. Дождавшись ранней весны, я решил податься в люди. То есть вышел к железной дороге, а там меня подхватила волна Гражданской войны. Сначала в Бикине попал под мобилизацию. Даже и не понял, как получилось. Сидел себе спокойно в трактире, обмывали со знакомым скупщиком пушнины Ванькой Медведевым удачную сделку. Вдруг двери нараспашку — влетают десяток военных и с ними большой начальник. Давай документы требовать. А какие документы у гольда? Я такого важного слова в то время и не знал. Бросили меня в клетушку, где еще десяток таких же страдальцев обитало. А утром предложили: или записывайся в армию, или повесят меня. На верхнее небо как-то еще не очень хотелось. Стал я солдатом. Временно. В Хабаровске, куда пригнали наш эшелон, направляющийся на Западный фронт, я удрал. Фельдфебель, надзирающий за жильцами нашей теплушки, напился, а дневальный был из местных и сам решил податься в бега. Так я впервые оказался в большом городе, и гнить бы мне на какой-нибудь свалке прирезанным местными бандитами, но, видно, на верхнем небе меня еще не ждали. Случайно на улице я встретил Аристова. Он и приютил меня временно, а потом с артелью рыбаков я смог убраться в тайгу…
Аристов посоветовал вообще пару лет не высовываться, а сидеть дома и не чирикать. Но рябчиком отсидеться не удалось…
Вышли мы к устью реки Самарга, где, по словам артельщиков, их дожидались две лодки и шхуна. Было самое время хода лосося. Еще в горах нас застала непогода, а когда спустились к устью реки, стали видны последствия налетевшего тайфуна. В заливе ходили большие волны и ни одной шхуны поблизости. Рыбачьи лодки были вытащены далеко на берег, кроме нашей смешанной команды, состоящей из трех удэгейцев, пяти русских и одного гольда, на берегу расположились человек тридцать китайцев и корейцев, которые недобро поглядывали на вновь прибывших. Удэгейцы, ждавшие нас здесь с лодками, сказали, что договориться с ними не удалось, каждая команда хочет единолично перекрыть сетями реку. Я еще тогда подумал, что не миновать драки, только вот не угадал с кем. На следующий день, когда море успокоилось, в залив прибыла команда японцев. Да не одни, а с военным катером, который без промедления начал расстреливать из пулемета лагерь рыбаков. При первых же выстрелах подхватив свою котомку и винтовку, я спрятался в прибрежных зарослях. Сидел и дрожал, и немудрено — впервые попал под пулеметный огонь, но чудом выжил. Не всем так повезло. Более половины людей осталось на берегу, а высадившиеся на берег японцы добили раненых. «Вот тебе и получил за рыбу деньги!» — помню, посетовал я. Дело в том, что артельщики обещали с уловом дойти на шхуне до Владивостока и там честно расплатиться со мной вырученными деньгами. Теперь пришлось идти в родное становище с пустыми руками, а зима уже была не за горами. Хорошо еще ружье и кое-какой припас с собой в котомке успел захватить.
Зимовал в стойбище у дядьки. В самое суровое время, когда птицы на лету замерзали, прибились к нам десяток красных партизан. Их отряд разгромили, и оставшимся в живых в отличие от нас повезло — наткнулись на наше стойбище. Нет, места хватало всем, да и дрова под боком. Только с едой плоховато было. Партизаны попались не очень приспособленные к таежной жизни — только один из них был охотником. Так что пришлось нам трудиться с дядькой, промышляя по заснеженной тайге. Зимняя охота в том году была на редкость неудачной. Слишком много снегу выпало в наших краях. Косули откочевали в Маньчжурию. Кабанов мы в округе почти всех еще с осени выбили. Так что иногда были рады двум-трем зайцам, пойманным в петли. Но голод не главная беда, случившаяся той зимой…
Партизаны занесли в становище черную оспу. Зимовали в тесноте, так, что к весне только шесть партизан, да мы вдвоем с шаманом выжили. Все дети и женщины умерли. Умерла и моя мать. Дядька очень переживал, что беду не смог отвести. Сказал, что духи его оставили. После чего и сам решил уйти дорогой смерти. Но прежде, перед кончиной, намерился дядька посвятить в шаманы — к этому дар у меня наследственный имеется…
Целая луна прошла с момента наступления Нового года[21]. Тайга тяжко просыпалась после жестокой зимы. Мы сидели с дядькой на вершине освободившейся от снега сопки, наблюдая за робким пробуждением жизни. Внизу, под нами первые подснежники разбавляли желтизной суровую зелень хвойной поросли. Птицы, радуясь весне, перекликались в кедровнике. Худой медведь, недавно вылезший из берлоги, напряженно нюхал весенний воздух. Жизнь кипела, а вот нам с дядькой было нехорошо. Видимо, злой дух напоследок решил свалить нас — самых сильных его противников. Я чувствовал большую слабость, и трясло меня здорово. Глаза дядьки были тусклы, все лицо покрыто красной сыпью, но он ценой своих последних сил все же решился изгнать из меня злого духа. Шаман поднялся и ударил в бубен. Дрожащий звук пронесся над тайгой, призывая домашних духов на борьбу с чужестранным злом. Я лежал на теплой подстилке, вслушиваясь в рокот вибрирующей кожи. Постепенно я перестал ощущать присутствие живых существ вокруг меня. Не стало тайги, птицы перестали петь, лишь ветер и звуки камлания доходили до моего сознания, а с соседних сопок стекались тени духов, пришедшие на вызов. Они готовы были сразиться со злым духом, так, как любили наши тела и запах нашей крови. Я видел, как злой демон вылетел из наших тел и бросился в битву, но наши помощники набросились на него, как яростные собаки на большого медведя, и стали рвать его в клочья. Но демон был хитрый: когда от его серой тени осталась только одна треть, он истончился и, превратившись в черное копье, пронзил моего дядю, а затем, жутко захохотав, стремглав унесся в черное небо. Когда я очнулся, дядя был уже мертв, а я стал шаманом, на зов которого слетались все духи нашей округи…
Времена были лихие. Моих соплеменников в округе почти и не осталось, кто умер от оспы, кого убили хунхузы, кто попался под горячую руку солдатне, а некоторые ушли в Китай, думая, что там войны нет. Так что некого лечить мне стало, и я подался в бродяги. Много чего за эти годы видел и с бандой хунхузов, которую меня попросил выследить Аристов, знаком не понаслышке. Не люди они, а злые демоны. А со злыми демонами лучше бороться в родных местах, где родные духи помогают. Ранее я с ними сталкивался при переправе через Уссури. Шел со своими земляками в Маньчжурию. Вот там нас и подловили хунхузы. Надо было только добраться до обжитых мест, а там власти хунхузам спуску не давали, но не повезло…
Я шел через перекат в хвосте нашего переселенческого отряда, когда из прибрежных зарослей сразу за бродом на людей накинулись демоны…
Думаю, только я один и спасся. Остальных повязали, а тем, кто сопротивлялся, сразу головы рубили. Одного удэгейца, изловчившегося подстрелить хунхуза, прямо на берегу живьем в землю закопали. Я с противоположного берега из кустов наблюдал за расправой, но ничем помочь бедняге не мог. С пленниками поступили известно как — продали в пограничных селениях. Мужиков в рабы определили, а женщин богатые китайцы с удовольствием берут в наложницы. Долго бесчинствовала банда в Приморье, наводя ужас на поселенцев, при налетах на селения не разбирались — грабили всех подряд: китайцев, русских, гольдов, удэгейцев… Облагали налогами, а при любой попытке к сопротивлению действовали на один манер — закапывали живьем человека, а зимой раздевали догола, связывали и обливали непокорного водой до тех пор, пока он не превращался в сосульку. Именем главаря банды Лу Ю Вея матери в приграничных селениях пугали непослушных детей…
Но вот вроде установилась наконец твердая власть и дошел и до бандитов черед ответить за разбой и убийства. Сейчас, летом, Уссури сильно обмелела, но удобных мест для переправы у границы все же немного. Обычно хунхузы распределяют грузы на лодках, а лошадей держат уже на нашей стороне в китайской приграничной деревеньке. Туда я и отправился на разведку…

Глава 5
Константин Рукавишников. Разгром банды

— Смелый воин! — сказал я, стоя над тупо лупающим глазами самым молодым членом нашей команды, и тут же, обращаясь к остальным участникам действа, произнес: — Я бы его взял в разведку… если мне пушечное мясо потребовалось. Для непонятливых еще раз повторяю: К завалам подходить с осторожностью. А лучше вообще обходить стороной. На тропе нет удобней места для засады, чем бурелом.
Это я экзаменую свою команду. В основном-то ребята опытные, а этот дурашка сунулся поперед батьки в пекло, ну и получил тупой стрелой в лоб. Вопросом: «А если б в глаз?» я не заморачивался. В этом случае парню просто бы не повезло. Ну а раз под выстрел из настороженного самострела попал и выжил — значит, удачливый человек, а к чужой удаче я всегда относился серьезно.
Восьмой день наша команда проводит учения. Сначала отстрелялись по мишеням. Попрактиковались в рукопашном и штыковом бое. У бывалых охотников поучились устраивать засады, а в завершение сегодня я устроил многокилометровый кросс по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. У каждого бойца помимо винтовки, гранат и патронов за плечами висел увесистый вещмешок, и весь день в хорошем темпе мы шли звериными тропами, пересекали ручьи и мелкие речушки, штурмовали сопки…
Так что к ночи, когда мы возвратились в лагерь, кое-кто из бойцов чуть не на карачках полз. В лагере дневалил Митька. К нашему приходу он сварил большой котел пшенного кулеша и теперь сидел у костра. А рядом с ним, блаженно жмурясь, попивал чай Сема Раскорякин.
Только наевшись и попив чайку, я приступил к расспросам.
— Ну как сходил? Хунхузов видел?
Сема, повернувшись ко мне потным лицом, коротко ответил:
— Да видел, они уже на нашей стороне.
— Ну, так рассказывай, где они сейчас. Какова численность отряда…
— А аккурат в десяти верстах отсюда лагерем встали. Еще вчера вечером. В банде человек пятьдесят китайцев и трое русских военных. Я пошнырял вокруг лагеря, разговоры послушал. Ждали они кого-то. Похоже, завтра отряд разделится, часть хунхузов в верховья Бикина подадутся, а военные к поселку Бикинскому собрались идти; все про мост через реку говорили…
Ого! Похоже, белогвардейцы решили взорвать железнодорожный мост, а ждут они… Наверняка специалиста, чтобы заложить взрывчатку в наиболее уязвимых точках опоры. Тут Митька прервал мои размышления.
— Да где ты раньше был, чучело гороховое! — накинулся он на Сему. — Более суток у нас под носом банда стояла, а ты даже не почесался!
— Спокойно, Митяй, — урезонил я своего приятеля. — Ночью по тайге только зверь ходит, а утром нас уже в лагере не было. Ты, Сема, дальше рассказывай: дождались они человека?
— Да, сегодня ближе к вечеру пришли еще двое русских, в лагере с хунхузами остались, — ответил Сема, с опаской поглядывая на сердитого и большого Митю.
Да, проблема. Отряд по любому делить придется. Хунхузов вместе с белогвардейцами, чуть ли не вдвое больше, чем нас. Затемно надо выходить навстречу бандитам.
— Вот что, Семен, поговори сейчас с Трофимом, вон он у дальнего костра рядом с коновязью сидит. Охотник он бывалый. Возьмите еще двух человек по его выбору и, как развиднеется, топайте в разведку. Мы по следам за вами пойдем. Да, еще договоримся об условных сигналах. Ты рябчиком свистеть умеешь?
— Могу, надо только пищик сделать…
* * *
Раннее утро, туман стелется над рекой. Еще затемно лагерь пришел в движение. Бойцы подгоняли амуницию, в заплечные котомки укладывали боеприпасы и небольшой запас продуктов. Решили идти налегке, с лошадьми мороки много по дебрям шариться. Пока готовились, наши разведчики успели уйти далеко вперед. Шли мы вдоль берега реки, а затем свернули на зверовую тропу. Могли бы прохлестнуть мимо, но я вовремя заметил затесы, оставленные разведчиками. А через полчаса услышал, как трижды свистнул рябчик. Значит, впереди опасность. Остановились, рассредоточились вдоль тропы, и в это время появился Семен.
— Хунхузы разделились, — сообщил он, тяжело дыша. — Большинство переправились через Бикин, на другую сторону. А дюжина бандитов сейчас чешет к железной дороге…
В первый момент я даже растерялся от такой хреновой диспозиции. Переправляться сейчас не на чем. Пока плоты построишь — полдня уйдет.
— Брод поблизости есть? — спросил я внезапно охрипшим голосом.
— Нет, — виновато развел руками проводник. Да, не доглядел он вчера, видимо, у хунхузов здесь заранее были лодки припасены.
— А лошадей они куда дели?
— Дык, лошадей разделили. Четыре с грузом пошли в сторону «железки», остальные вплавь переправились через Бикин.
«Так. Нас вместе со мной тридцать один человек. Одного бойца пришлось оставить охранять лошадей. Хунхузы — бойцы плохие, но местность знают хорошо. К „железке“ пошли двенадцать человек, наверняка опытные воины, и их мы в первую очередь должны остановить, иначе надолго прервется движение по стратегически важному направлению между Владивостоком и Хабаровском. Значит…»
В этот момент мои размышления были прерваны.
— Давай всем гамузом[22] рванем к железке! — решительно предложил Митька. — А потом и со всей остальной бандой разберемся. Наверняка они долго по нашей территории бродить будут, — добавил он и вопросительно уставился на Семена.
Нанаец утвердительно кивнул, но предложил по-своему:
— Вы ступайте, а я за хунхузами и один прослежу, буду вам метки ставить, чтобы на обратном пути не заплутали. Только от поселка идите, по той стороне вдоль реки, мои метки обязательно увидите, Трофим — охотник местный, разберется. Хунхузы пойдут по моим угодьям, а в родных местах я каждую тропку знаю, так что не переживай, начальник, я их задержу.
— Хорошо, только одного тебя я не отпущу, бери с собой Дмитрия. Он товарищ ловкий, не будет тебе обузой, — решил я. Семен слегка поморщился, но согласился.
Трофим Маликов, ражий детина с густой бородой, был местным уроженцем и теперь, когда выяснился маршрут и количество бойцов противника, вел нас короткой дорогой, желая опередить бандитов, но все же нам пришлось остановиться на ночевку. Так и сидели всю ночь, не разжигая костров, кутались в одежду от всепроникающей мошкары. Еду тоже пришлось потреблять всухомятку, да и немного мы ее с собой захватили. Охотиться нельзя — выстрелы могли услышать наши враги.
Лежу я голодный, да и замерз — даже летом в предгорьях Сихотэ-Алиня ночами весьма прохладно, а палаток у нас не было. Ну, вот лежу, дрожу и недоумеваю: «Какого хрена я так радовался, вырвавшись с кабинетной работы? Хотели подвигов на свою задницу? Кушайте полными горстями, Константин Сергеевич. Спору нет — лет через десять, если вы останетесь на хорошем счету у начальства и вам не прострелят дурную голову в борьбе за народное дело, то имеется перспектива осесть главным гэпэушным начальником в каком-нибудь Мухосранске и жрать там водку по воскресеньям с районным партийным руководством. Не нравится мне такая перспектива. Защита Родины — это дело святое, только вот и про старость помнить надо. Насчет этого стоит еще дополнительно подумать…»
* * *
К полудню мы все же догнали диверсантов. Трофим, идущий впереди, вовремя развернул отряд, и мы короткой дорогой через гольцы успели обогнать противника и встретили их у выхода из узкого ущелья. Позиция была хоть куда. Бандитам пришлось идти по ручью, так как склоны ущелья были покрыты сплошными зарослями лещины и папоротника, которые очень даже хорошо укрыли моих бойцов. Сидим в линию, метра два друг от друга, я самый дальний по ходу движения. Вот сойка прокричала, значит, наши подопечные уже прошли мимо бойцов, сидящих с другого края. Первым шел русский, по выправке сразу видно — офицер. Его желательно взять живым…
После моего выстрела офицера развернуло, и я всадил очередную пулю во второе плечо. Теперь не уйдет! Следом за первым выстрелом загрохотала канонада. Почти тридцать бойцов стреляли, как в тире, с пятидесяти шагов, по неспешно движущимся мишеням. И все же кое-кто из бандитов уцелел! Ловко спрятавшись за валунами, двое или трое хунхузов начали отстреливаться. Случайная пуля попала в лошадь, на которой везли мешки с динамитом. Взрыв разметал речушку. Булыжники и галька брызнули во все стороны, и сопки содрогнулись. Но я ничего не услышал — оглушило меня крепко. Наверное, на некоторое время потерял сознание. В чувство привело мягкое прикосновение влаги к моему лицу.
— Командир, очнулся? Ну и ладненько, жить будем, не помрем, — успокоительно приговаривал Трофим, протирая мне лицо мокрой тряпкой.
— Наши все живы? — наконец спросил я, отстраняя от лица чужую руку.
— Не все — двоих покалечило, а одного вообще убило насмерть.
Мои старания пропали даром, от офицера и мокрого места не осталось. Выжил только один хунхуз, вовремя спрятавшийся за валуном, но и он находился без сознания…
Лошадей всех побило, пришлось ребятам раненых бойцов и хунхуза до станции на носилках нести. В поселке Бикин мы определили раненых товарищей у местного фельдшера, а так и не пришедшего в сознание хунхуза сдали временно под опеку местной милиции, некогда нам было дожидаться и допрашивать бандюгу. Наскоро перекусив и добыв еды в дорогу, мы тронулись в обратный путь.
За полтора суток хунхузы могли уйти очень далеко. Я не знал ни целей, ни маршрута их движения, оставалось только уповать на Семена и Митьку, что они будут оставлять качественные знаки на пути следования банды. К моему удивлению, на третьи сутки, ближе к вечеру, мы нагнали своих разведчиков. Метки они оставляли такие, что и слепой не заблудится…
Вечерело, сквозь жиденький туман проступали очертания деревьев, кустарника, справа и слева смутными силуэтами высились громады сопок. Справа журчала речка. Отряд шел по звериной тропе. Внезапно из кустов, словно злой тролль из табакерки[23], выскочил Сема, основательно напугав меня.
— Начальник, дальше не ходи, дальше зверовые фанзы, в них хунхузы прячутся.
«Интересно, от кого они прячутся?» — подумалось мне.
— А где Дмитрий?
— Митька, однако, в кустах спит.
Делать нечего, остановились, тем более рядом нашлось хорошее место для бивака. Площадка была довольно ровной, шагов тридцать в диаметре. Посреди ее горел небольшой костер. У костра на лапнике, поджав под себя ноги, спал Митя, вздрагивая во сне и потихоньку скуля.
— А чего костер горит? Хунхузы могли вас обнаружить, — с укором выговорил я Семену.
— Хунхузы сейчас нос из домов не высунут, — уверенно объявил проводник. — Но если хочешь, начальник, я за ними понаблюдаю.
Бойцы с моего разрешения в сторонке запалили еще один костер. Митька спал как убитый. Его не разбудили шорохи, тихие разговоры бойцов и дополнительное освещение от второго костра. Я потянул приятеля за ногу.
— Агды, Агды! — вскрикнул Митька, залягал ногами, взмахнул руками, как бы отбиваясь от чего-то страшного, наконец, открыл глаза и, увидев меня, облегченно вздохнул: — Уф, это ты. — Он заозирался по сторонам и тревожно спросил: — А где этот… шаман?
— Какой шаман?
— Ну, наш проводник.
Узнав, что Сема отправился сторожить хунхузов, он облегченно вздохнул и таинственным шепотом начал рассказывать о своих приключениях:
— Через реку мы переправились вплавь. Маленький плотик соорудили, на него амуницию, припасы и оружие погрузили и переправились. Догнали хунхузов довольно быстро. Шли от них, придерживаясь дистанции пары километров. Местность в начале пути, сам видел какая — поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья. Потом кедрач пошел, сопки, кустарник гуще расти стал, и мы подобрались вплотную к бандитам, а на вторые сутки преследования перегнали их, засев вот в этом ущелье. Проводник говорит, что это охотничьи угодья его рода, здесь недалеко нанайское становище когда-то стояло — родина одним словом. Утром просыпаюсь, слышу, бубен бьет. Вокруг костра наш проводник скачет и завывает во весь голос, ничуть не опасаясь, что нас услышать могут. Шаман кидает в костер оструганные палочки, лоскутки, остатки вчерашней трапезы. Бубен гремит все громче, а мне уже кажется, что наш нанаец начинает прибавлять в росте! Да и не мало, через короткое время он ростом с кедр стал! И бубен у него с мельничный жернов. Потом смотрю — тучи набежали, грохнуло так, что мама не балуй. Страшно мне стало, зажал уши, закрыл глаза. Потом чую, меня треплет за плечо. Открываю глаза, смотрю, шаман прекратил играть в бубен и нормального роста стал. Пойдем, говорит, посмотрим, что с хунхузами сейчас деется. А погодка стоит ужас: ветер завывает, тучи низко над сопками висят, и из них молнии так и полощат. Смотрим — бандиты уже вошли в ущелье, и тут с сопок камнепад! Да речушка взбухла и потоком на зверовую тропу! А шаман скачет, опять бубен достал и орет во всю глотку… Страх божий! Наверное, не менее половины отряда рекой унесло, камнями и молниями побило! Знаешь, как только хунхузы в фанзах укрылись, так сразу и молнии перестали сверкать, и пошел обыкновенный дождь, и река не сразу, но все же успокоилась. Я от таких переживаний целую фляжку спирта оголоушил и уснул, и снилась мне какая-то чертовщина. Человек с медвежьей головой и огненными глазами, мохнатые черти и прочий ужас. Наверное, это был Агды[24] со своими помощниками, которых все время призывал наш нанаец, во время камлания…
Покончив рассказывать, Митька подбросил дров в костер и остановившимся взглядом взирал на пламя. Несколько мгновений я пристально рассматривал опухшее лицо моего приятеля.
— Митька, а ты, часом, спирт мухоморами не закусывал? — осторожно спросил я.
— Брось, командир, Дмитрий правду рассказывает, — встрял в разговор Трофим. Он уже давно по какой-то надобности подошел к нашему костру и, забыв о первоначальных намерениях, слушал рассказ Митьки. — Семен — шаман известный, а его дядю так весь окрестный народ побаивался — колдун был знатный, мог и порчу наслать и с лесными духами был накоротке, так что ему звероловы, охотящиеся в этих местах, дань носили, — пояснил Трофим и добавил: — Да ты можешь у Семена и сам спросить.
Сема, видимо, посчитав, что его дежурство окончилось, в этот момент как раз укладывался спать на лапнике под одиноко стоящим старым кедром.
Подойдя к лежащему спиной к костру Семену, я, присев на корточки, спросил:
— Сема, хунхузы ночью к нам не пожалуют в гости?
— Нет, — твердо ответил проводник. — Пуганая ворона куста боится, а хунхузы — духов ночи. До утра дрожать будут, однако под утро уснут, в это время мы их и возьмем, — пояснил он диспозицию.
Я помолчал некоторое время; неудобно спрашивать, но любопытство пересилило.
— Сема, а как это ты с хунхузами управился?
Облик моего собеседника на миг стал даже чуточку жутким. Под порывом невесть откуда взявшегося ветра тени, метнувшиеся от пламени костра, исказили черты лица шамана.
— Мне духи помогали, — спокойно заявил он. — В ущелье давно уже живет лесной черт. Завидев, что хунхузы рядом, я его дразнить стал. Кричал обидные слова. Черт меня слышал, но не видел, разозлился очень, а тут в ущелье вошли хунхузы. Злой дух подумал, что это они на него ругались, и давай швыряться камнями. Многих хунхузов убил-покалечил, а потом они спрятались от него за утесом. Ну, никак он их больше не мог достать. Тогда я позвал Агды. Старик нагнал тучи, прилетел, громыхая железными крыльями. Увидел, что черт безобразит, рассердился и давай гонять его по ущелью. Молнии кидал. Молнии летели во все стороны и еще многих хунхузов побили, а затем я позвал духа реки, и он смел потоком еще многих разбойников. Оставшиеся в живых добрались до фанз и теперь сидят, дрожат и думают, за что на них рассердились духи, — закончил шаман со смехом.
— Да, ты впрямь великий комбинатор! — заметил я.
— Кто такой «крематор»?
— Большой начальник, — кратко пояснил я.
* * *
Раннее утро, моросит мелкий дождь, облака грязной ватой висят над сопками. Мой отряд готов к последнему броску. Перед фанзами никого нет, даже часовые, если они и были выставлены, убрались в жилища. Мы с Семеном лежим метрах в пятидесяти от крайнего жилища и внимательно разглядываем подступы. Я бы уже давно начал атаку, но Сема не торопится.
— Подожди, начальник, в фанзе один проснулся, сейчас по нужде выйдет, возьмем его.
— Ладно, выйдет, так возьмем. — Почему-то я теперь испытывал полное доверие к чутью шамана.
После вчерашнего разговора меня интересовало, почему хунхузы посчитали, что в фанзах они будут в безопасности. Об этом и спросил Семена.
— Китайцы знают, что в этих жилищах ранее обитал мой род. Жилища намоленные. Ни Агды, ни лесные духи не хотят уничтожать дома, в которых жил шаман и его семья. А черт в них вообще проникнуть не может, — пояснил проводник.
В этот момент перекосившаяся дверь фанзы противно заскрипела, и в образовавшуюся щель сторожко выскользнул китаец. Огляделся по сторонам и, успокоившись, орлом устроился возле ближайших кустиков. В орешнике затрещала сойка — хунхуз даже ухом не повел, а зря, это Трофим подал знак, что сам снимет засранца. Через пару мгновений кусты за китайцем бесшумно разошлись, и удар прикладом снес бедолагу с насеста. Ну вот, теперь и нам пора действовать. Дважды протрещала сойка, и к фанзам бесшумными тенями скользнули бойцы. Сам я пока и не дернулся, да и Семена придержал. Бойцы, стараясь не шуметь, проникли в помещения, и около минуты изнутри не доносилось ни звука. Действовали, как их и учили. Резали без шума. А затем раздался выстрел, и из фанз донесся ошеломляющий рев более чем двух десятков глоток. Тоже правильная работа — раз обнаружены, значит, следует ошеломить противника, чтоб хоть на пару мгновений прониклись ужасом. Думаю, хунхузы еще после вчерашних приключений не отошли, а тут им, как снег на голову, новые. Раздалось еще несколько выстрелов, и через минуту из жилищ стали выскакивать бойцы, подталкивая перед собой пленников. Вот теперь можно и мне поработать! Выхожу на первый план и, важно прохаживаясь перед пленниками, строя дурацко-тупую рожу, искоса приглядываюсь к ним. Пятеро пленных, совсем неплохо, учитывая то, что еще вчера Сема нашаманил смерть чуть ли не половине отряда. Все пятеро одеты примерно одинаково: в короткие куртки из синей дабы[25], холщовые штаны и сапоги из мягкой кожи. Все одинаково опустили взоры долу. Вроде и по поведению не отличишь друг от друга. Только сытую харю, всегда питающуюся качественными продуктами, никуда не скроешь. Двое из пятерки пленников выглядели не то что упитанными, но имели во внешности этакий лоск. Трое были явно бывшими крестьянами — худые как щепки, с загрубелыми руками, а вот эти двое…
Старший, хоть и прятал глаза, но чувствовалась в нем уверенность руководителя. Второй — гораздо моложе, лет семнадцати на вид, неискусно скрывал свою надменность под личиной покорности судьбе. Ну, с крестьянами все понятно, через пару минут отведя в сторону старшего хунхуза, мы на глазах молодого их расстреляли. А для впечатления поставили пацана в один ряд с расстреливаемыми. Хорошая шоковая терапия перед допросом. Плохо то, что я по-китайски не говорю. Через переводчика трудно навязывать свою волю через голосовые интонации.
По моей команде молодого пленника отвели в фанзу и содрали с него одежду. Тоже своего рода психологическое давление, без одежды человек чувствует свою незащищенность. В фанзу зашли втроем. Митька, я и Трофим. Казак за переводчика. А Митька… Ну, он любого напугает до икоты при желании. Бойцы постарались, распяв юнца на полу — руки-ноги распахнуты, прочно привязаны к четырем угловым столбам, подпирающим крышу.
— Ну что, ходя, будем говорить или помучиться сначала желаем? — сказал я, показательно засучивая рукава гимнастерки. Китаец молча лупал внезапно округлившимися глазами.
— Да, что с ним церемониться? Сейчас шулята спрессуем, вмиг заговорит, хоть по-американски, — включился в игру необразованный Митька, показательно придавливая сапогом причинное место у парня.
— Моя мало-мало понимать по-русски! — торопливо заговорил хунхуз.
А, ну это даже лучше. Я выпроводил из фанзы Трофима. Просто так, вроде и без причины, но по моим понятиям, чем меньше боец знает, тем крепче спит командир. Пускай свой маневр знают, а остальное за них начальник придумает.
Информацией парень владел. Племянник самого Лу Ю Вея, он рассказал, о планах своего дяди. Хунхузы проводили рейд, обходя жилища своих данников. Звероловов, старателей, собирателей женьшеня, а в конце пути Лу Ю Вей вдвоем с племянником собирался посетить лесную плантацию женьшеня, принадлежавшую лично ему. О ее местонахождении знали только они вдвоем. За плантацией ухаживал дальний родственник главаря банды и, по словам пацана, она была очень богатая. Самый молодой корень на плантации имеет возраст не менее тридцати лет, а встречаются экземпляры, весящие около полуфунта, возраст которых перевалил за сотню лет. Сколько стоит один такой экземпляр, я знал не понаслышке. Мой отец как-то принес из тайги двадцатисантиметровый корень, так мы потом на полученные от продажи деньги новый дом отстроили.
— Дорогу туда найдешь? — И китаец утвердительно покивал головой. Мы с Митькой переглянулись — участь главаря банды была решена. Нам лишние свидетели не нужны.
— Сколько по времени идти до плантации? — спросил Митька у китайца.
— Два дня, если погода не испортится.
— Выведешь нас к плантации, оставим в живых, — пообещал я.
Оставив Митю присматривать за молодым хунхузом, я вышел из фанзы, построил бойцов и объявил:
— По только что полученным сведениям мы полностью разгромили банду Лу Ю Вея. Сам главарь находится перед вами. На его личном счету десятки убитых и замученных граждан нашей страны. Именем Союза Советских Социалистических Республик бандит, насильник, контрабандист Лу Ю Вей приговаривается к расстрелу.
Произнеся последнюю фразу, я быстро вытащил наган из кобуры и дважды выстрелил в привязанного к дереву главаря банды. Даже проверять не стал. С десяти метров одна пуля попала точнехонько посреди лба, вторая — в область сердца.
Бойцы убрали трупы и стали готовить поздний завтрак, а мы с Митькой все совещались.
— Придется тебе вести отряд к станции, — сказал я.
— Почему? На четыре дня можно и здесь остановиться. Отдохнут, поохотятся. Тем более кое-какие запасы еды есть, да и хунхузы во время вчерашнего светопреставления не все продукты потеряли, а мы втроем, с хунхузом, смотаемся до плантации.
Я внимательно посмотрел на напарника. Волнуется, наверное, боится, что я его кину.
— Митя, ты мне доверяешь? — проникновенно сказал я, взяв за руку товарища.
— Ну, доверяю, — смущенно ответил Митька.
— Так вот послушай. В отряде наверняка имеется стукач, и исчезновение обоих командиров, да еще на четыре дня, обязательно вызовет подозрения. Давай лучше сделаем так. Ты неторопливо ведешь отряд до нашего лагеря, забираете лошадей и опять же неторопливо ведешь отряд к станции. Можешь даже под различными предлогами задерживаться в пути. Позволь бойцам поохотиться, что ли. В азарте люди время мало замечают. Придете к станции, сразу не телеграфируй о выполнении задания. Дай бойцам денек-другой в баньке попариться, водочки попить, а там, глядишь, и я нарисуюсь. А насчет плантации не беспокойся. Я пойду не только с китайцем, но и Семена с собой возьму. Кроки местности снимем, и один экземпляр я тебе отдам.
Вскоре мне удалось уговорить приятеля действовать по моему плану. Отозванный в сторонку Семен безропотно согласился попутешествовать вместе, а китайцу вообще деваться было некуда, так что сразу после завтрака мы собрали котомки, проверили снаряжение и еще до полудня тронулись в путь.
До вечера наша маленькая группа пересекла водораздел, и спустилась к очередной безымянной речке, густо заросшей растительностью. Вот тут и начались наши мучения. Несмотря на то, что мы довольно быстро нашли зверовую тропу, ведущую в нужном нам направлении, каждый километр пути давался с боем. Деревья (особенно кедр) поражали своими размерами. Сирень, обычно растущая в виде кустарника, здесь более походила на деревья высотой метров в десять, а то и больше. Густой подлесок был представлен в виде дикого виноградника, орешника и лиан. Проход над тропой, пробитой дикими животными, более всего походил на низкий тоннель. Так что к вечеру, когда мы нашли подходящее место для ночевки, я уже не мог разогнуть спину. При моем росте весь путь пришлось проделывать в полусогнутом состоянии.
Вечером, вяло похлебав сооруженную Семой похлебку, я, завернувшись в одеяло, сразу улегся спать. Следить за китайцем я не собирался, понадеялся на Семена. Впрочем, даже если парень сбежит, далеко ему не уйти, а убить нас во сне вообще ему не светит. Наганы я припрятал за пазухой, да и вообще сплю довольно чутко. Сквозь сон я слышал, как мои спутники разговаривали по-китайски и Сема чему-то смеялся. Утром он мне объяснил, что китаец пытался признать его чуть ли не братом и предлагал зарезать бледнолицую сволочь. Семен посмеялся и на всякий случай на ночь связал хунхузу руки.
На следующий день я как-то меньше устал от перехода. Втянулся, что ли? Поэтому вечером сидел у костра и внимательно слушал рассуждения моих спутников о женьшене. Оказывается, что самыми ценными считаются растения с семью листьями. Возраст их достигает трехсот лет, и весят они чуть ли не фунт. Стоят такие корни баснословные деньги. За такое растение дают золота в пятнадцать раз больше, чем оно само весит. Четырех или пятилистные корни ценятся, конечно, дешевле. Очень меня заинтересовал способ обработки женьшеня. Оказывается, наиболее ценен «красный» корень. Красноватым корень становится, если его обработать водяным паром, а затем сушить на солнце, а ночью над нежаркими углями…
На следующее утро китаец опять побеспокоился, оставлю ли я его в живых.
— Командира, если убьешь меня, панцуй[26] тебе не дастся. В землю уйдет, и места потом не отыщешь, — убеждал он меня с робкой надеждой на лице.
— Будь спокоен, ходя, если обещал, значит, так оно и будет, — обнадежил я парня.
К обеду мы пришли на место. На не очень большой поляне стояла полуразвалившаяся фанза. Вокруг рос обычный кедрач. Лишь в двух-трех местах я заметил ярко-красные приплюснутые ягоды — именно они и принадлежали растениям женьшеня.
— А где старик, который присматривал за плантацией? — спросил я, когда не обнаружили никого в фанзе. Семен пожал плечами и осторожно, чтобы не задеть ценные растения, обойдя поляну, скрылся за деревьями. Вскоре вернулся, неся в руках две костяные палочки — именно такими пользуются собиратели женьшеня, когда выкапывают корни.
— Старик сдох, однако кости звери уже растащили, — только и пояснил Сема.
«Ну и хорошо, лишний грех на душу брать не придется», — подумал я. Сегодня еще в пути Семен подстрелил трех рябчиков, и мы пообедали свежезажаренной дичью. Затем со всей осторожностью осмотрели плантацию. Собственно, плантации как таковой и не было. Плантация в моем понимании — распаханная земля, где ровными рядами возвышаются ухоженные посадки. Ничего подобного здесь не наблюдалось — обычная поляна в лесу. Китаец только следил, чтобы уберечь женьшень от прямых лучей солнца, для чего были устроены навесы из кедрового корья. Да еще из ближнего ручья была проведена канавка, по которой струилась тонкая струйка воды.
Всего мы насчитали более семидесяти четырех– и пятилистных растений женьшеня. А в одном месте в земле росли четыре корня с шестью листьями и даже один семилистник. Три шестилистника я решил откопать. Выкапывали растения перед заходом солнца, это тоже одно из условий, которого строго придерживаются знающие сборщики женьшеня. Молодому китайцу Сема не доверил столь ответственной работы. Сам, с величайшей осторожностью, чтобы не дай бог повредить хоть один корешок, он медленно и даже читая при этом молитвы, выкопал костяными палочками корни, после чего бережно завернул их в холщовые тряпочки.
Вечер был теплый, в воздухе столбом стояла мошкара — значит, и завтра день будет хороший. Мы окурили фанзу, избавляясь от досадливых насекомых, и, привычно связав нашего пленника, улеглись спать. Наутро я проснулся поздно. Полночи размышлял, как я буду использовать свою долю добычи. В принципе на здоровье я не жаловался, потому решил поберечь корень до случая. Естественно, нанайца мы возьмем в долю, тем более присматривать за плантацией кому-то придется. Поэтому он лучшая кандидатура. В то, что он может вырыть все корни и смотаться, я не верил. Коренные жители леса крайне редко пакостят друг другу. Чревато последствиями, знаете ли. А вот что делать с китайцем, я до сих пор не определился. Выйдя из фанзы, я увидел Семена хлопотавшего над приготовлением завтрака.
— А где китаец?
— Я его отпустил, дал продуктов, нож, и он ушел еще на рассвете.
— Да ты понимаешь, что он сюда других хунхузов приведет?
— Никого он не приведет, я на него заклятье наложил, — спокойно глядя на меня, сказал Семен. — Я же видел — мучаешься. Вот ты и выполнил свое условие — оставил парю в живых. Он пойдет к границе через мои владения. Духи его не выпустят. Для меня он плохой человек. Видел я, как хунхузы из банды его дяди живьем людей в землю закапывали, так что нет греха в том, чтобы остановить хищную тварь.
После бойни, устроенной в ущелье этим нанайцем, я почему-то сразу поверил, что так оно и будет.

Глава 6
Константин Рукавишников. Охота на старателей

На четвертый день после ухода с плантации мы с Семеном добрались до «железки». Нанаец, проводив меня, удалился в тайгу, но обещал, что не далее чем через неделю принесет нам подготовленные к употреблению корни женьшеня.
Отряд моих бойцов только вчера прибыл в поселок Бикин. Так что по времени мы не слишком разминулись. Зайдя в поселок, я спросил у первого встреченного мной плюгавого мужичка в задрипанном пиджачишке, одетом на голое пузо:
— Скажите, уважаемый, где разместились вояки, прибывшие на днях из тайги?
Не понявший иронии хмырь, сразу проникшись ко мне добрыми чувствами, охотно объяснил с долей зависти в голосе:
— Да вон, в доме Селивана второй день гулеванят. Дом-то пустой, сам хозяин в Маньчжурию сбежавши. А командир отряда с председателем совета в бане сейчас моются…
С бойцами сейчас разговаривать было бесполезно, наведаюсь к ним утром, когда проспятся. А в баньку я завалился с удовольствием. Дед, охранявший баню (видимо, он был ее хозяином), сначала решил не пущать завшивевшего героя, вернувшегося из тайги. Но когда я показал свое удостоверение, старик встал по стойке смирно… с вилами на караул.
Мое появление в парной встретили дружные, совсем нетрезвые голоса. Председателя я уже знал, у него мы запасались продуктами, прежде чем идти в тайгу. Федор (так звали председателя) был когда-то военным моряком Тихоокеанского флота. Революционные матросы в восемнадцатом году покидали своих офицеров за борт и прямо на торпедном катере подались на остров Аскольд, что невдалеке от Владивостока. Золота решили намыть. Только штурмана из них были хреновые — катер морячки посадили на камни. Из тринадцати человек экипажа только трое выбрались на берег. Одним из них был Федор. «Меня татуировка спасла», — хвастал он, показывая распростертую на груди русалку, к которой с определенными намерениями приставал косматый Нептун.
Морячки хлебнули горя: подобрали их японцы, вовсю уже хозяйничавшие в Дальневосточном крае. Обращались с морячками хуже, чем с собаками, и когда все же сдали во Владивостоке местным властям, Федору удалось бежать. Потом он три года партизанил, и за пролетарское происхождение и частичную грамотность его теперь назначили председателем поселкового совета. Вечер вообще прошел весело. Митька, узнав, что плантацию нашли и он теперь в доле, предложил это дело отметить. А что я? Я совсем «за». Вот только одежды у меня сменной не было. К этому времени председатель уже ушел хлопотать насчет выпивки-закусона. Пришлось Митьке бежать, разыскивать в наших запасах сменную одежду для меня. Отвыкший от выпивки, я после первого же стакана самогона неприлично захмелел, и, хоть мне и пихали в рот сало вперемешку с огородной продукцией, вечер уже помнился неотчетливо. Сидели вроде в сельсовете, чисто мужской компанией. Поднимали тосты за нашу власть и вождей партии… Потом вдруг оказалось, что в помещении присутствуют женщины. После помню, как меня выворачивало у плетня, и женский голос участливо предлагал выпить колодезной водички.
Очнулся я опять в бане, и опять голым. Чресла мои припечатывала к полоку[27] ляжка рубенсовских размеров. Занемевшее тело и жидкость в мочевом пузыре требовали движения. Так что я, даже не особо рассматривая ночную подругу, решительно высвободился из-под нее и скоренько побежал отливать. Стояло раннее утро, во дворах поселка недовольно и протяжно мычали коровы, призывая своих нерадивых хозяек на утреннюю дойку. Горланили петухи, встречая рассвет, но мне не было дела до сельской идиллии. Под холодным ветерком я изрядно замерз и, быстро нырнув в баню, прикрыл озябшим телом разметавшуюся во сне женщину…
* * *
В путь, в путь, кончен день забав,
В поход пора.
Целься в грудь, маленький зуав.
Кричи ура[28].

Напевал я себе под нос, с трудом преодолевая соблазн зайти к председателю на утренний опохмел. «Нет, надо с собой бороться. Пьянству бой. Потехе час», — убеждал я себя, шагая в сторону станции. Следовало доложиться начальству о выполнении задания и заодно узнать у телеграфиста, не поступало ли нам каких распоряжений.
Никаких распоряжений не поступало. Белобрысый телеграфист деловито отстучал мое послание, и я не в силах усидеть в тесном, прокуренном помещении, вышел на свежий воздух — следовало безотлагательно ответить, если со мной свяжутся по телеграфу. Прошло около получаса, прежде чем Буренко ответил. Текст телеграфной ленты был лаконичен: «Приказываю следовать в Хабаровск. Вагоны подадут к 20.00. Поступаете в распоряжение товарища Захарова».
Кто такой Захаров, я не знал. По открытой связи о званиях и должностях не распространялись. Думаю, данный товарищ и сам нас на месте найдет. Но телеграмму я на всякий случай припрятал в карман гимнастерки.
Во дворе Селиванова дома Митя читал бойцам наглядную лекцию о вреде пьянства. Правда, проводил он ее своеобразно, перемежая мат с ударами пудовых кулаков, опускавшихся на головы двух бойцов. Семен и Матвей Никитины — два брата-акробата — успели с утра похмелиться и теперь получали по полной программе.
— Суки! — орал мой помощник. — Я же предупреждал, чтобы сегодня все были в форме!
Увидев меня, он слизал кровь с разбитых кулаков, и как ни в чем не бывало спокойным голосом поздоровался, протягивая руку.
— Что с ними делать будем? — спросил я, кивая в сторону ползающих по дворовой пыли пропойц.
— Надеюсь, взбучка послужит им уроком, — произнес Митя и негромко добавил: — Жалко терять таких бойцов. Стрелки — хоть куда и ловкие, черти. Это они главаря банды вдвоем спеленали, не дав ему даже пикнуть.
— Ну и ладно. — Приказав построиться, я объявил: — Бойцы, слушай приказ: лошадей напоить и покормить, обмундирование и оружие проверить, привести в порядок. В 19.30 выступаем к станции под погрузку. Если ко мне есть вопросы, обращаться сейчас.
Внимательно осмотрев строй и не дождавшись вопросов, я распустил бойцов…
* * *
Поздний вечер. Мерно постукивают колеса старого «столыпинского» вагона, в небольшое зарешеченное окно бледным потоком льется свет полной луны. Мы с Митькой сидим в отгороженном матерчатой дерюжкой углу. Бойцы спят, а мы ведем беседу, неторопливо отхлебывая из кружек крепкий, холодный чай. После того как мы стали совладельцами плантации женьшеня, что, мягко говоря, не очень укладывалось в рамки морального кодекса строителя коммунизма, Митька мог позволить себе быть более откровенным в разговорах со мной.
— Костя, я не понимаю, кому все это было нужно? — непривычно задумчиво произнес приятель.
— Это ты о чем?
— Ну, война меж своими… Нет, я понимаю, стремимся к светлому будущему, только его, что-то особо и не видно на горизонте. Наоборот, народ в деревнях стал жить беднее, да и в городах жизнь не веселая. НЭП, похоже, скоро отменят, и тогда вообще кранты. Будем, как в восемнадцатом, получать пайки селедкой с полуфунтом хлеба на день.
— Дима, кем ты был до революции? А был ты деревенским пареньком, которому была только одна дорога, крутить быкам хвосты да пахать в поле. А теперь ты кто? Ого-го! Заместитель командира отряда особого назначения! Любая революция всегда открывает путь для молодых и нахальных. А все это гнилое дворянство с их чванством и тупоумием давно пережили свою эпоху.
— А ты сам-то не из дворян?
— Мать дворянка, а отец из разночинцев, — чуть смущенно признался я. — Не в этом дело! Главное, только сейчас перед нами открылись такие горизонты! Кстати, вот сидя у себя дома, ты знал, что означает слово «горизонт»? А, нет. А теперь используешь в своей лексике. Ты ведь после армии курсы ликбеза окончил. Новая власть не позволила тебе быть безграмотным. А насчет питания не беспокойся — военных ни одно государство голодом не морило. Скорее у крестьян и работяг все отнимут…
— Вот то-то и оно, — вздохнул Дима, не до конца еще оторвавшийся от своих корней. И, внезапно оживившись, заметил: — У меня сосед, когда с войны вернулся, рассказывал, что кормежка в армии плохая была.
— Вот поэтому-то революция и произошла. Трудовому народу надоело гробиться за амбиции правящего класса. Русский народ терпелив, но бунт его страшен и беспощаден. Об этом еще Пушкин говорил.
— Да, но и в Красной армии мы часто сидели на подножном корму, — заметил въедливый Митька. — Крестьян обирали…
— Но это же временные трудности! Сейчас нам платят приличное жалованье. А вспомни, какие сухие пайки нам для отряда выделили!
— Слушай, Кость, а мы так и не дождались Семена. С корешками женьшеня неувязочка вышла.
— Да не беспокойся — будем живы, никуда они от нас не денутся…
* * *
— Оперуполномоченный ОГПУ батальона особого назначения Захаров, — четко представился квадратный крепыш в габардиновой гимнастерке с одним прямоугольником в петлицах. «Постарше меня по званию, седьмая категория[29]», — отметил я про себя. Прибыв в Хабаровск, я не удосужился переодеться в свою парадную гимнастерку.
— Уполномоченный ОГПУ Рукавишников, — коротко представился я. — Каковы наши действия в дальнейшем? — спросил через секунду, искоса поглядывая, как мои бойцы по настилу осторожно выводят лошадей из вагонов. — Вы вовремя к нам прибыли.
Захаров ощерил щербатый рот в улыбке, никак не соответствующей последующим словам:
— В городе тревожно. С той стороны Амура участились заброски мелких диверсионных групп. Людей не хватает на пресечение их деятельности. Так что разместитесь в армейской казарме. Все равно сейчас она пустует. Сегодня располагайтесь. Получите недельное довольствие на отряд, а ближе к полудню я подъеду. Тогда и получите конкретное задание.
Солнце едва приподнялось из-за горизонта, когда мы добрались до места. В трехэтажном кирпичном здании казармы находился лишь один дневальный. Он открыл бойцам конюшню, и пока они заводили по стойлам лошадей, я поднялся на второй этаж в комнату, где ранее размещался командный состав. В комнате были две койки, на одну из которых я сразу завалился спать. Ночью мне это сделать не пришлось. За семь часов дороги мы большую часть времени пути проболтали с Митькой…
Проснулся через три часа, меня разбудил мой неугомонный товарищ:
— Вставай, Трофим пожрать приготовил, да и Захаров уже явился, сейчас с бойцами беседует, но сказал, что скоро зайдет.
Мы только успели наскоро перекусить горячей кашей, как в дверях появился наш куратор. На предложение поснедать с нами он ответил решительным отказом. Лишь от предложенного чая не отказался.
— Уф, упарился! — сказал Захаров, сняв фуражку и протирая огромным клетчатым платком обширную плешь. Шумно отхлебнув из кружки, он вдруг заявил: — Вот такие пироги… Обстановка в городе, как я уже говорил, напряженная. В связи участившимися прорывами банд на нашу территорию и сложной политической обстановкой в Китае, войска ДВК[30] приведены в повышенную готовность. По приказу командующего около границ происходят показательные маневры. В Хабаровске из войсковых подразделений остался только комендантский взвод и взвод охраны моста через Амур. Так что есть мнение, что ваш отряд на две декады задержится в городе, а затем вас перебрасывают в Некрасовский район[31] до станции Хор.
— Это что, обратно поедем? — не выдержал Дима. Я понимал его радость — сработал инстинкт собственника. Я еще вчера заметил: чем дальше мы отъезжали от плантации, тем грустнее становился Митя. Меж тем Захаров продолжал:
— Через месяц заканчивается сезон добычи рассыпного золота, и старатели-контрабандисты потоком хлынут в Маньчжурию. Надо постараться перекрыть этот поток незаконно добытого золота.
— Это длительная работа, — заметил я. — Нам необходимы агентурные сведения, внедренные в их среду люди и лишь затем понадобятся бойцы для силовых акций.
— Дельно, — заметил крепыш. — Как ты это себе представляешь?
— Думаю, с обязанностями командира группы справится и мой заместитель, — сказал я, кивая на Диму. — А я могу хоть завтра отправиться назад. Тем более у меня есть человек, хорошо знающий местные края. Он нанаец, поэтому мое появление с ним под видом старателя не вызовет подозрений у контрабандистов.
И все же поразмыслив, к вечеру я решил, что амплуа старателя мне не подойдет. Какой, к черту, я старатель? Не знаю тонкостей ремесла, руки не красные и не опухшие от работы в холодной воде. Лицо, конечно, обветренное, но любой знающий человек сразу определит, что я не из их братии. Об этом я и заявил своему куратору на следующее утро.
— А кем бы ты хотел представиться?
— Представляться мне еще рано, поживу маненько. А личину мне придется выбирать — скупщика золота. Для этого нужны деньги.
При слове о деньгах Захаров сморщился, как будто уксуса глотнул.
— Ладно, я что-нибудь придумаю, зайдете в финчасть, вам там деньги по ведомости на весь отряд еще получить надо. Мой помощник после обеда проводит до места.
На следующий день я получил в финчасти целых шестьсот рублей на проведение оперативных разработок. В эту же сумму входила зарплата Семена за целый месяц. Да уж, на кота широко, на собаку узко. В конечном итоге при случае решил использовать собственные деньги, у меня накоплено было около полутора тысяч рублей. Затем взялся за экипировку.
Из оружия у меня была парочка метательных ножей, финка, два моих старых пристрелянных нагана. Слегка поразмыслив, из запасов отряда отобрал я новенькую «мосинку». Теперь дело было за одеждой. На улице по утрам слегка подмораживало. Ранняя осень, как-никак. Скоро наступят серьезные холода и, хотя последние дни погода была ясной, все же в ближайшее время стоило ожидать дождливой погоды. Вот из таких соображений и стоило подобрать себе одежду.
По записке, написанной Захаровым, я отправился на склад конфиската, принадлежавший нашей «конторе». Подобрал себе овчинную бекешу, шапку-ушанку, новенькие хромовые сапоги и даже ненадеванное теплое белье. Еще блуждая по тайге, я с завистью смотрел на обувь нашего нанайца. Удобные, бесшумные, мягкие улы, лучше всего подходили для ходьбы по лесным тропкам, но их на складе не было. Поэтому я решил пройтись по местному базару. Конечно, местный базар был не чета Семеновскому, но товаров в рядах хватало.
Я довольно быстро нашел то, что мне требовалось, и, неторопливо шествуя по рядам, с интересом разглядывал выложенные товары. Атмосфера базара была пропитана резкими запахами дыма костров, свежевыловленной рыбы, черемши, перекаленного соевого масла, несвежих продуктов. Проходя мимо горбоносого торговца, скучавшего над железной бочкой, я заглянул в боковое квадратное отверстие. Мощный запах протухшей рыбы чуть не заставил меня расстаться с завтраком. Сверху в отверстии бочки были видны десятки рыбин, плавающими вверх брюхом.
— Ты чего такой тухлятиной торгуешь? — возмутился я.
— Слюшай, дарагой, чего встал? Проходи. Риба не дохлый, он уснул. Скажи, а ты себя во сне контролируешь?
«Собственно, какое мне дело? — подумал я, спеша отойти подальше. — На каждый товар есть свой покупатель. Раз сидит, значит, у него клиенты бывают. Может, кто собакам купит?»
Проходя по рынку, я отметил группу хорошо одетых солидных мужиков, которые вроде ничем не торговали, а стояли, пересмеиваясь меж собой. Короче, вели себя праздно. Но это только казалось…
Не успел я отойти от торговца пахучим товаром, как заметил, что к их группе подошел солидный господин из «бывших» и что-то спросил. Затем, воровато оглянувшись, достал из кармана маленький узелок и развязал, блеснуло золото царских империалов (глаз у меня зоркий!), которое тут же перекочевало в руки валютчиков в обмен на довольно пухлую пачку бумажных денег. Поразмыслив, я решил обменять пятьдесят червонцев на царские деньги. Одет я был в гражданскую одежду, так что без проблем получил четыре империала и кучку серебряных рублей царской чеканки.
* * *
Мое появление в Бикине не осталось незамеченным. Первым меня увидел Федор — председатель.
— Тебя что, разжаловали? — испуганно оглядывая мой сугубо гражданский наряд, спросил он.
— Нет, я здесь в отпуске.
— По ранению? [32]
— Да, немного зацепило. Вот приехал в ваши края подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями-подругами.
— А, знаю, на Катерину запал? — Хитро прищурившись, Федя погрозил пальцем. — Так она меня уже не раз выспрашивала, мол, не слышно ли чего про курчавенького.
Я мысленно содрогнулся, но делать нечего, пришлось выражать на лице полный восторг от такой новости. На самом деле я приехал в поселок с одной целью — встретиться с Семеном. Раз он обещал появиться через неделю в Бикине, значит, не сегодня завтра должен нарисоваться на горизонте.
Ночь я провел с Катериной — молодой вдовой убитого еще четыре года назад местного казака. Женщина была медноволоса и зеленоглаза, с упругим гладким телом, в постели она была горяча, соскучившаяся по мужской ласке, ненасытна. Да и я в этот раз, решительно отказавшись пить местную самогонку, держался орлом. Четырежды за ночь «бросая ввысь свой аппарат послушный». В принципе имела место перспектива на дальнейшие отношения. Моя ровесница, ладная баба. Похоже, неизбалованная легким житьем, а то, что у нее имелся шестилетний пацан, меня не пугало. Загвоздка заключалась в том, что собственного жилья я не имел, и на какой рубеж меня завтра бросит партия и родное ОГПУ, было неизвестно…
На рассвете я вышел во двор. Сегодня было холодно. Легко одетый, оправившись, я уже хотел быстренько заскочить в натопленную избу, но что-то заставило меня выглянуть на улицу. Вовремя! По поселковой улице шагал мой кривоногий друг. В лучах восходящего солнца вокруг его головы как бы обрисовался нимб. И тут на меня «нашло»: в глазах потемнело, и я воочию увидел Семена, раскрывшего рот в немом крике. Тело нанайца, насаженное на кол, судорожно дергалось наподобие марионетки, управляемой рукой пьяного кукольника…
Тьма медленно отступала, и вместо нее светлым пятном передо мной замаячило слегка озабоченное лицо моего товарища.
— Здравствуй, Костя, — просто произнес он. — Никак увидел что-то? — как о чем-то обыденном спросил Сема.
— Смерть видел, — прохрипел я.
— Это бывает, — спокойно покивал нанаец, даже не спрашивая, чью смерть я только что увидел. — Я давно заметил, что у тебя есть связь с небом, но об этом лучше попозже поговорим. В дом пригласишь? Или так ждать будем, когда кончик в сосульку превратится? Думаю, хозяйке дома это не понравится.
— Ты почем знаешь? — оторопел я от такого заявления.
— От тебя сладко бабой пахнет, — сказал Сема, совсем закрыв глаза и сладостно втягивая воздух слегка вывернутыми ноздрями.
Через час, плотно позавтракав и уложив свою котомку, я прощался с Катериной.
— Ну, бывай, труба зовет, — сказал я с улыбкой и чуть смущенно добавил: — Ты вот возьми деньги. Твой оголец совсем обносился, — сказал и сунул ей в руки пять червонцев. Потом крепко поцеловал, пообещав еще наведаться, вышел во двор и, на мгновение обернувшись, заметил свою кралю, все так же державшую в замершей руке деньги. А по щекам ее струились слезы…
До прихода поезда, следовавшего в нужном нам направлении, оставалось около полутора часов. Этого времени хватило, чтобы вдали от чужих ушей обменяться с Семеном новостями и обсудить новое задание. В первую очередь я поинтересовался насчет юного хунхуза, отпущенного Семой в тайгу.
— Медведь его разорвал, — ответил нанаец, в доказательство своих слов доставая драный синий кушак с кровяными пятнами: — Вот все, что от него осталось.
— А что с панцуем? — спросил я.
— Сушится, однако.
Нисколько не сомневаясь в правдивости слов нанайца, я пока удовлетворился таким ответом. По поводу задания Семен внес интересное предложение.
— На ту сторону, в Маньчжурию, нам перебираться надо. Знаю я две деревни, мимо которых не пройдут старатели. Жалко мне их. С ранней весны до начала зимы они гоняются за фартом. Тяжелый труд, а на обратном пути их обирают: скупщики золота, торговцы опиумом, шлюхи, содержатели игорных домов, хунхузы, а теперь еще белые начальники до них доберутся.
— Сема, а не твои края эти пришельцы грабят? Золото, которое, возможно, уйдет в Китай, мы здесь можем пустить на нужды нашего государства. Чтобы наши люди лучше жили. Чтобы твои родственники не знали нужды.
— У меня нет родственников. Вымерли, — тихо произнес Семен. — Да я не отказываюсь, начальник. Деньги получил, работать буду, — добавил он с грустной улыбкой.
* * *
В поселке Хор, куда мы прибыли через три часа после посадки в поезд, прямо на станции у меня проверили документы. Естественно, своего настоящего удостоверения не показал. Достал бумажку, слепленную на скорую руку еще в Хабаровске, где значилось, что я бригадир охотничьей артели «Свободный труд». Станционный милиционер долго и подозрительно рассматривал то мой мандат, то мою щегольскую одежду, никак не подходящую человеку, промышляющему в тайге. Но, видимо, волшебное слово «бригадир» все же возымело действие, и он отпустил нас с богом, даже не взглянув в сторону нанайца. Туземцы, откуда у них документы?
Мы не стали останавливаться в поселке, а сразу направились на берег Уссури. На следующий день Семену удалось договориться с одним из контрабандистов, и он нас переправил через реку. Переправа прошла без осложнений. Что делать, граница у нас пока дырявая! По моим сведениям численный состав любой из застав в ДВК не превышал тридцати бойцов-пограничников. Так что полностью перекрывать границу они не могли чисто физически.
Лишь только переправились на левый берег, с низко висящего неба повалил крупный снег. Задул сильный ветер, и я перестал видеть своего спутника, идущего впереди меня. Нанаец, что-то прокричал, но в шуме ветра я так ничего и не услышал. Шли мы, наверное, около часа, пока Сема не нашел узкий овражек, в котором мы смогли укрыться от непогоды. На краю оврага умостилась небольшая березовая рощица, так что набрать дров для костра и построить временный шалашик не составило труда. Через час мы сидели, укрытые от непогоды у ярко горящего костра, и молча ждали, когда закипит чай.
— Хорошо, в этом году зима ранняя будет, — наконец прервал молчание нанаец.
— Это почему хорошо?
— Река быстрее станет. Старатели сезон раньше закончат.
— А почему ты уверен, что старатели пойдут именно по этому маршруту?
Сема усмехнулся:
— Дорога самая короткая. Старатели и так намерзнутся, пока доберутся до этого берега. Тем более от деревенек идет прямая дорога в глубь Маньчжурии, к большим поселениям.
* * *
А перед рассветом нас попытались взять за вымя. Спал я чутко и сразу приподнялся с подстилки, лишь только нанаец тронул меня за плечо.
— Тихо, начальник, люди близко.
— Сколько? — прошептал я.
— Наверное, пятеро. В роще прячутся. Я их недавно учуял. Черемши наелись с вечера, а теперь он из живота духом выходит, — сообщил нанаец.
Я быстро соображал: «Если прячутся, значит, жди нападения. До рощи метров двести. Если поползем навстречу или в обход — могут заметить. Тем более перед рассветом заметно посветлело и на свежевыпавшем и пока не растаявшем снегу наши темные тени будут заметны. Но почему они не нападают?»
Как бы подслушав мои мысли, Семен ответил:
— Они услышали, что я не сплю. Патронов у них, наверное, мало. Думают.
Разбойники совещались совсем недолго, не успел я приподнять голову над срезом оврага, как увидел несущиеся тени. Я приподнял свой наган — выстрел! И — редчайшая неудача: мой наган дал осечку. Цель сместилась. Взвожу курок, стреляю вновь, уже почти в упор, шагов с двадцати. Кувыркнулся! И в следующий момент я сам чуть не схлопотал пулю. Наш бивак атаковали только четверо противников! Я не учел пятого, прикрывающего своих подельников с тыла. Винтовочная пуля прошла возле виска, я мгновенно сместился в сторону и на ходу снял еще одного бандита. Слева от меня раздался выстрел из винтовки — это поддержал огнем нанаец. И не промахнулся! В последнего нападающего я стрелял в упор, с пяти шагов. Пуля, попавшая в грудь, отшвырнула тщедушного хунхуза будто тряпку. При падении из рук бандита вывалился тесак. Похоже, огнестрельного оружия у атакующих не было. Зато последний бандит винтовку имел и сейчас вступил в перестрелку с моим напарником.
Я посмотрел на небо. Тучи ночью ушли на запад. Восходящее солнце светило ярко и прямо в глаза нашему противнику. Трудно ему было выискивать цели. Я сразу заметил, что, потеряв своих товарищей, последний бандит, отстреливаясь, постепенно смещается в сторону реки. Наконец посчитав, что ушел достаточно далеко, он приподнялся и дунул напрямки к берегу. Я уже давно подготовил винтовку для стрельбы и, выставив планку прицела на четыреста метров, спокойно навел мушку на удирающего во все лопатки бандита. Выстрел, передернул затвор, еще один. Бандит со всего маху ткнулся лицом в неглубокий снег и больше не вставал. После непродолжительного осмотра трупов Семен выдал резолюцию:
— Маньчжуры, ходили на нашу сторону, нарвались на конных охранников. Наверное, многих из них положили. На берегу должна остаться лодка.
То, что хунхузы шли от берега Уссури, я и сам по следам видел. Картина ясна: вылезли из лодки, учуяли запах дыма, по следам обуви определили, что чужаки. Мне было только непонятно, как Семен определил, что они на нашей стороне нарвались на пограничный разъезд?
Когда я об этом спросил, нанаец задрал ворот халата у последнего убитого мной бандита:
— Сам посмотри, рана у него на плече, видно, что саблей сверху били. Только достали совсем мало-мало. Винтовка у хунхузов всего одна, значит, других оружных ваши конники перебили.
Мы спустились к реке и в густых ивовых зарослях без труда обнаружили большую лодку.
— Давай ее перепрячем, — предложил я.
— Зачем сейчас? По воде поплывем, выйдем ближе к деревне, — ответил мой спутник.
Так мы и поступили.
* * *
Оба поселения расположились, чуть ли не на самом берегу Уссури и практически примыкали друг к другу. На северной окраине обосновались русские. Назвавшие свою часть селения Прохоровкой. После установления советской власти на китайскую территорию перебрались не смирившиеся с поражением белоказаки. Вместе с семьями переехали. Бросив дома, пашни и охотничьи угодья.
В южном поселении — Баньзян, жили маньчжуры и пришлые китайцы.
Обо всем этом мне рассказал Семен во время не слишком продолжительного плавания по реке. Плавание хоть и вышло недолгим, но за четыре часа путешествия по озябшей реке мы дважды чуть не напоролись на топляк. Наконец Семен, сидевший на веслах, стал энергично загребать к берегу. Лодку спрятали в прибрежных камышовых зарослях и еще пару часов двигались по раскисшей почве пойменных лугов, прежде чем впереди нарисовались строения. Дело шло к вечеру. Несмотря на теплую одежду, я изрядно продрог на сыром ветру, дувшем с реки, и был очень рад, когда Семен указал мне на дом, играющий в деревеньке роль постоялого двора. Сам Сема по замыслу должен был остановиться в китайской части поселения. Договорившись встретиться завтра с утра, мы разошлись.
Постоялый двор имел вид двухэтажного рубленого пятистенка. Вообще казачки довольно быстро освоились на новом месте. Проходя по деревне, я заметил с дюжину крепких хозяйств. Дома были рублены из вековых сосен и кедрача. В каждом дворе, судя по звукам, держали скот, да и встреченные мной по пути люди не выглядели истощенными. Наоборот! Прямо у входа на постоялый двор меня встретил такой мордоворот, что протиснуться мимо него не представлялось возможности.
— Ты хто? — прохрипела харя, дыхнув густым запахом перегара.
— Да так, прохожий, на тебя не похожий, — скороговоркой представился я.
Секунд десять здоровяк усиленно напрягал мозги. Для стимуляции мозговой деятельности тер лоб и даже приподнял папаху с головы, охлаждая перегретый агрегат. Наконец с надеждой в голосе выдал:
— В морду хошь?
— Нет, пойдем лучше выпьем.
Реакция на предложение последовала на уровне рефлекса, то есть не потребовала умственного усилия. Забулдыга вроде собачки Павлова прореагировал положительными эмоциями, только не на свет лампы, а на волшебное предложение пойти и выпить. Через мгновение мы ввалились в теплое помещение, и я даже чуть не застонал от наслаждения. Пускай в заведении было грязно, накурено, и кухонный чад вызывал кашель, но зато здесь было тепло! Здоровяк прошел к стойке и заявил:
— Налей-ка нам, Силантьич, по стакашке. Мне и моему другу.
— Откуда, друг? — хмуря брови, спросил крутоплечий трактирщик, очевидно, по совместительству являющийся и хозяином постоялого двора.
— Слышь, сказочник, оттуда ты? — повернув ко мне голову, но не отрываясь от стойки, спросил здоровяк.
— С Харбина, — кротко ответил я.
Через некоторое время мы уже сидели за грязным столом, и мой собутыльник, выпив первый стакан мутного пойла, довольно несвязно выкладывал местные новости. Я уже знал, что моего информатора зовут Пахомом, что он — сын одного из самых зажиточных казаков русской части поселения. Что он возиться в земле и со скотом не очень желает, а больше промышляет охотой и набегами на советскую территорию.
— Отец, понимаешь, давно махнул на меня рукой — выделил, короче. Теперь перебиваюсь с хлеба на квас («С винища на водку», — заметил я. Не вслух, естественно). — Кода добыча есть, полдеревни вокруг меня вьется, а как сейчас — так на опохмел ни у кого денег не допросишься, — горько заметил собеседник.
— А что сейчас? — спросил я. — Не сезон охоты или пограничники прижали?
— Сидим, не шевелимся, — с досадой плюнул на пол Пахом. — Скоро старатели через границу хлынут, так мы боимся пограничников и армейцев дразнить, чтобы они не рыскали в районе, иначе перехватят наших «дорогих гостей». А ты в наши края зачем приехал? — полюбопытствовал казак.
Перегнувшись через стол, я зашептал в мохнатое ухо:
— Понимаешь, мне на ту сторону надо. На юге границу серьезней охраняют (соврал, конечно, но где ему знать?) да и в поездах возможны проверки, а мне в Хабаровск по делам нужно. От вас оно ближе добираться.
— Одному — это можно, — повеселел Пахом. — На одиночку большевики отрядами охотиться не будут.
На короткое время Пахом замолчал, задумчиво прихлебывал из стакана мутное пойло. Затем оживившись, предложил:
— А давай я тебя сам переправлю? Нечего сидеть в этом свинарнике, бери пару штофов «ерофеича» [33] и двинем ко мне домой. Там я тебе все обскажу.
Назвав помещение трактира свинарником, Пахом явно польстил своему жилищу. Нет, внешне дом выглядел справным: рубленный из кедрача новенький пятистенок с затейливо резными наличниками на окнах. Зато внутреннее убранство… точнее, никакого убранства внутри не было. Кроме самодельного стола и огромной небеленой русской печи. В доме, наверное, не делали уборку с момента постройки. Но вопросы гигиены явно не смущали хозяина. Широким жестом, смахнув на пол мусор со столешницы, он водрузил на стол водку и небрежно бросил рядом сверток с захваченной с собой закусью. Через час Пахом уже лыка не вязал, но за это время я успел выудить из него ценную информацию. Оказывается, что старатели выходят на берег Уссури напротив их селения, становятся лагерем и ждут, когда замерзнет река.
— По глубокому снегу в тайге не весело шастать, наверное, легче переправиться по воде, чем ждать-мерзнуть, пока река станет, — заметил я.
— Легче, — согласился Пахом. — Жадные они, — добавил он, зевая во весь рот. — Моют золото до тех пор, пока промывочный лоток к пальцам примерзать не будет. Да и что им снег? Снегоступы у всех заранее припасены. Руки в ноги и — айда на фартовую тропу.
— Что за тропа?
— Удобно по ней до самого берега добираться…
Я оставил дом своего информатора, когда он «отключился», и побрел ночевать на постоялый двор…
* * *
Рано утром, расплачиваясь с хозяином постоялого двора, я порадовался своей предусмотрительности. Нет, советские червонцы здесь тоже были в ходу. Но как-то странно было бы человеку из Харбина расплачиваться за все такой валютой. Поэтому я выложил за ночевку и все выпитое и съеденное мной и моим проглотистым другом целых десять николаевских рубликов. Трактирщик расщедрился и выдал мне на сдачу целую сороковку[34] «ерофеича».
— На похмел Пахому отдай, — посоветовал он.
Выйдя с постоялого двора, увидел сидящего у забора Сему. Проходя мимо, я слегка кивнул головой и пошел в сторону околицы.
— Ну, какие новости? — спросил, едва мы миновали поселение.
Ничего особенного он не сообщил. Рассказал все о тех же старателях, собирающихся на берегу перед ледоставом. Я не показывал своего разочарования, наоборот, ответил на сказанное приветливой улыбкой, которая сразу растаяла после следующей фразы:
— А еще я встретил земляка. Он в батраках у хозяина притона. Убежать хочет, но боится, что убьют. Может, поможем?
В просьбе нанайца звучала непривычная для него слезливость.
— Ладно, при случае поможем. — Такой неопределенной фразой я хотел успокоить своего напарника, но он сразу добавил: — Никита знает, где у хозяина деньги и золото хранятся. Подсмотрел случайно.
— А много денег? — тут же поинтересовался я.
— Много, целая куча!
Такой ответ меня не удовлетворил, и пошли расспросы. Оказалось, что притон большой — старателей в нем ждет множество соблазнов. Там и девочки, и опиумокурильня имеются, играют в притоне и в азартные игры. Богат хозяин.
— Обязательно к нему наведаемся! — убежденно сказал я. — Но сегодня я поплыву на ту сторону. Ты, Семен, оставайся пока здесь, а через три-четыре дня сам перебирайся через границу. Один с нашей лодкой справишься?… Ну и хорошо. Когда переплывешь, обследуй берег, определи место для засады — будем брать этих старателей. Я с нашими ребятами появлюсь не раньше, чем через неделю. Подыщи нам укромный лагерь, чтобы золотодобытчики нас сразу не обнаружили…
— Ты хто такой? — такими были первые слова моего вчерашнего собутыльника, когда я его все же смог растормошить.
— Я — Костя, мы с тобой вчера бухали, ты меня еще обещал сегодня отвезти на ту сторону.
— А как тебя зовут?
Глаза красные, пытаются закатиться, в растрепанных волосах и бороде остатки вчерашнего пиршества. Да, тяжелый случай. Придется переходить на более доступный язык восприятия — с такой мыслью я достал из-за пазухи пузырек «ерофеича» и помотал перед глазами пьяницы: «На».
Через пять минут меня узнали…
Через полтора часа я уже выходил на советский берег. А на следующий день, ближе к вечеру, мой поезд уже подъезжал к станции Хабаровск.
* * *
Уже на подходе к казарме я заметил необычное оживление. Войска вернулись с маневров, и вся территория перед зданием была заполнена солдатской массой. А в канцелярии кипел бой. Конечно, не в буквальном смысле слова, но, судя по разъяренным лицам Мити и его оппонента, за этим дело не станет. Маленький, ершистый, перетянутый портупеей командир с одинокой шпалой в петлицах наседал на моего заместителя.
— Я требую освободить помещение! — орал он.
— Да пошел ты на хрен! — энергично и просто возражал мой напарник. — Иди, жалуйся хоть товарищу Троцкому.
— В чем дело, товарищ комбат? — вмешался в разговор я.
— А это еще что за хрен с горы? — переключился на меня служивый, с враждебной задиристостью оглядывая мою сугубо гражданскую внешность.
— Костя! Вернулся! — Митька облегченно вздохнул. — Это командир нашего особого отряда, — пояснил он вояке.
— Вот именно, особого, — подхватил я. — А поэтому, товарищ, не знаю как вас по имени, мы требуем особого отношения к себе. В отличие от вас мы постоянно участвуем в боевых действиях и, если выдалась свободная минута, стараемся создать для своих бойцов приличные условия для отдыха. Вообще, в чем дело? Мои бойцы занимают только часть крыла на первом этаже. Потеснитесь, сбейте нары, если не можете найти кроватей для солдат.
Командир батальона сразу остыл, а попозже, получив нагоняй от Захарова, сам зашел к нам в канцелярию мириться… с водкой, конечно. Я не злопямятствовал, что толку наживать себе врагов по пустяковому делу? А за выпивкой да с разговорчивым собеседником всегда можно получить полезную информацию. Так оно и получилось. Комбат Лосев, раздобрев после второй дозы, пообещал достать снегоступы для моих бойцов. Подсказал, где можно добыть олочи[35], в которых зимой не в пример удобней ходить по тайге.
— Ты, Костя, за меня держись, не пропадешь, — говорил комбат. — Без подношения, на склад не ходи. На вашем вещевом складе Сергей Трофимыч заправляет. Выжига еще тот. Не сделаешь подарка — драные шинели вместо полушубков получишь. Олочи у него тоже есть, только он за них дорожится — не вздумай к нему с водкой сунуться. Эта зажравшаяся сволочь на тебя и не взглянет.
— А что ему нести? — несколько растерянно спросил я.
Склонившись к моему уху, комбат прошептал:
— Лучше всего золотыми лобанчиками берет…
* * *
Неделя выдалась хлопотная. Пришлось основательно потратиться, пустив в оборот часть собственных денежных средств. Что деньги? — дело наживное, возможно, после я возмещу все с лихвой. Задумки у меня были… Заболевшие вояки — плохие бойцы, а ведь от них зависит успех операции и, следовательно, моя дальнейшая карьера. Зато теперь все щеголяли в новеньких полушубках, на каждого члена отряда нашлась подходящая обувь и по две пары теплых шерстяных носков, рукавицы и, самое главное, — снегоступы. Это только кажется, что изготовить их может каждый — мол, прибил к доске пару петель, и дергай вперед, по снегу. На таких колодках далеко не уйдешь. Наши снегоступы были легкие, круглые, с загнутыми носами, плетенные из лозы, лишь рамка деревянная — ясеневая.
Лошадей, даже вьючных, в поход я брать не собирался, рельеф местности не позволял использовать их. Так что бойцам предстояло тащить снаряжение, боеприпасы и продовольствие на нартах…
* * *
Лишь на шестые сутки с момента выезда из Хабаровска, наш отряд добрался до берегов Уссури в районе Прохоровки. Сначала на станции выгрузки пережидали первую зимнюю бурю. А потом был путь: по укрытой первым глубоким снегом тайге, сквозь буреломы и крутые буераки; переправы через незамерзшие ручьи и речушки. Морозов не было, на второй день блужданий даже пришла легкая оттепель, снег комьями стал налипать на полозья тяжело груженных нарт. В общем, путешествие выдалось нелегким. Но бойцы не роптали, слава богу, и в дороге никто не покалечился.
Не подходя к берегу Уссури, я приказал разбивать бивак. Смеркалось, не успели мы как следует встать лагерем, развести костры, как из чащи легкой тенью выскользнул Сема Раскорякин.
— Быстро ты нас нашел! — обрадовался я.
— Да ваш след слепая землеройка найдет, — спокойно произнес нанаец, отряхивая со снегоступов липкий снег. — Здесь плохое место для лагеря, дым с той стороны Уссури заметят. Я нашел хорошее место, — добавил он, вопросительно глядя на меня.
Через полчаса мы очутились в уютненькой долинке, со всех сторон защищенной лесом и холмами от ветра и чужого глаза.
Следующее утро выдалось морозным. Поднявшись на вершину ближайшего самого высокого холма, я в бинокль оглядел окрестности. Ничего в округе не указывало на присутствие людей.
— Когда, интересно, старатели появятся? — спросил я стоящего рядом нанайца.
— Думаю, дня через три первые прибегут. Давай лучше подойдем ближе к берегу, я покажу, где они лагерем станут.
Наша сторона берега реки была довольно обрывиста, лишь в одном месте паводковые воды пробили узкую щель, доходившую до самой Уссури. По этой щели и проходила «фартовая» тропа. Берег в этом месте широкой насыпью вклинивался в реку. Очевидно, на этой косе старатели и будут дожидаться, пока на реке нарастет лед. И этого момента ждать недолго, по реке уже шла шуга.
— Как думаешь, мы еще сможем перебраться на тот берег? — спросил я Семена.
— Можно, еще дня два можно перебираться, борта лодки маленькие льдины не прошибут, потом опасно плавать будет, особенно ночью.
— Хорошо, готовь лодку, сегодня ночью переправимся на тот берег, пощупаем мошну хозяина местного бардака.
Семен, как китайский болванчик, часто закивал головой:
— Очень хорошо, Никита каждый вечер ждет на берегу моего знака. Только знаешь, начальник… — Семен на секунду замялся и со смущением продолжил: — Я тебе не все сказал. Никита давно бы убежал, но хозяин его жену забрал, отдельно держит. Мужикам ее дает за деньги.
— Ладно, черт с тобой, и ее возьмем. Надеюсь, лодка нас пятерых выдержит.
— Выдержит, выдержит! — обрадованно закивал Семен…
* * *
Ночь, черная река, не видно ни зги, лишь изредка с того берега подсвечивает огонек — это Никита указывает нам направление. Семен стоит на носу лодки, изредка отталкивая подплывающие льдины. Веслами неслабо загребает Митя. Я держу курс, изредка корректируя свои действия румпелем рулевого весла. Для всех бойцов мы отправились на разведку. Нечего им знать, что мы задумали на самом деле.
Понадобилось не менее получаса, чтобы пересечь реку. Первым, спрыгнув на берег, Семен о чем-то переговорил с ожидавшим нас Никитой на своем языке, и пока последний тщательно маскировал лодку, мы провели совещание.
По информации, переданной нам нанайцем, выходило, что в доме постоянно обитают хозяин и двое его братьев. Помимо этого в доме жили двое охранников; из слуг только один Никита, выполнявший самую грязную работу. Остальные работники были местными и жили своими домами.
Еще во дворе держали волкодавов, спускаемых на ночь с цепи. Но Никите они доверяли — кормление псов входило в его обязанности, так что он обещал сейчас же добавить в еду собакам сонное зелье. А еще он обещал показать тайник, куда хозяин ежедневно убирает выручку.
Главная же трудность нашего предприятия заключалась в том, что нельзя было поднимать шума. Поднимем бучу — сбегутся все местные, они здесь дружно живут — и тогда нам не уйти.
Еще одна мысль занозой сидела в голове: а не сорвем ли мы своей вылазкой основную операцию? Впрочем, если следы на берегу заметем, никто и не будет знать, в какую сторону мы подались, тем более погоня уже завтра будет практически невозможна из-за быстро увеличивающегося количества льдин на реке…
Последние посетители вертепа ушли далеко за полночь. Слышно было, как хозяин закрыл ворота на щеколду и, погремев цепями, спустил волкодавов. А еще через полчаса в воротах приоткрылась узкая калитка, и мы бесшумно проникли во двор. Внутренние постройки двора располагались буквой «П», и, как я уже знал, хозяйские покои находились в левом крыле здания.
Хозяин был стар и бездетен, это облегчало нашу задачу — вряд ли в его покоях, может кто-то находиться в столь поздний час. Никита по моей команде встревоженным голосом тихо окликнул своего хозяина из-за двери. Через минуту, подслеповато щурясь на лампу, которую держал в руках, и при этом отчаянно, но негромко ругаясь, из комнаты выглянул сморщенный старик с жидкой седой бородой, в распахнутом халате и тут же схлопотал удар по темечку рукояткой нагана.
Оставив ничком валявшегося в коридоре хозяина, мы проникли в помещение. Никита склонился над низким каном, пошебуршился сбоку, и через пару минут в его руках оказался увесистый сверток. Не обращая внимания на слабо шевелившегося хозяина, мы бесшумно выбежали во двор. Пока мы управлялись с хозяином заведения, Семен и Дима блокировали два оставшихся входа в здание. Теперь нам предстояло вызволить жену Никиты, и тогда можно было считать, что операция прошла успешно.
А вот загадывать заранее не стоило. Только Никита проник в правый флигель, как его остановил грубый голос. Разговаривали по-китайски, в следующую секунду донесся удар, и Никита просто вылетел наружу. Следом за ним во двор выкатился приземистый, но крепкий парень. Даже в темноте смутно видя его перемещения, я понял, что это серьезный боец. Но вот, заметив нас, он повел себя неверно. Вместо того чтобы позвать кого-то на помощь, он резко и молча, с разворота, засандалил пяткой в живот слегка опешившему Митьке и мигом повернулся ко мне. Поздновато, парень! Его нога еще только соприкоснулась с землей, а мозг уже перестал что-либо воспринимать — я удачно попал ему в переносицу. Готов! Склонился над корчившимся Митькой:
— Ты как, приятель?
— Жить буду, полушубок толстый спас, — прохрипел он.
Пока я оказывал помощь своему компаньону (пару ребер все же боец ему сломал), нанайцы успели проникнуть в помещение и через короткое время вывели оттуда тепло одетую женщину. Из дома больше не доносилось ни звука…
Через реку переправились без происшествий. Набег завершился удачно и принес нам неплохую прибыль. На долю каждого (а поделили всю добычу на четыре равные части), если в пересчете на нашу валюту — пришлось по триста червонцев. Теперь оставалось столь же удачно завершить операцию. Поразмыслив, я решил, что не стоит нанайцам оставаться в нашем лагере. Семен — любитель пропустить стаканчик, тем более имеется повод, а под это дело распустить язык недолго. Чем меньше бойцы знают — тем лучше. Поэтому мы спустили лодку вниз по течению, а Семен со своими друзьями подался через тайгу, в сторону железной дороги. С Семой мы договорились встретиться в Бикине…
* * *
Первые старатели появились на берегу Уссури на следующий день к вечеру. К этому моменту погода совсем испортилась. Дул сильный северный ветер, с неба сыпалась секущая крупа, на реке медленно плыла сплошная каша изо льда и снега. Старатели стали лагерем, не выходя из узкого пространства ущелья, привычно и терпеливо поставили временные палатки и навесы, развели костры и занялись приготовлением ужина. Пока их было немного. Человек десять. Обо всем этом мне сообщил один из моих наблюдателей, постоянно дежуривших на вершине одного из склонов ущелья.
На следующее утро я сам поднялся на холм, с которого в бинокль вполне спокойно можно было рассмотреть не только наш берег, но и Прохоровку. Шевеления там особого не было, хотя нашим берегом интересовались многие, но это был интерес к лагерю старателей, который в данное время значительно разросся. Видимо, поутру подошла большая артель и многие золотодобытчики, несмотря на ветер, ставили свои временные навесы прямо на косе. Двое молодых парней на снегоступах от безделья пробовали тончайший лед на прочность. Но куда там — провалились. А стрежень реки неизвестно когда станет, все зависит от погоды. В этом-то и заключался риск. Резко ударит мороз — и на помощь старателям с той стороны могут рвануть все взрослые мужики, и, если они даже не переправятся через реку, все равно стрежень от нашего берега отделяют всего каких-то триста метров, а вести перестрелку на два фронта я не хотел. Лагерь на берегу я решил атаковать завтра, ближе к обеду, надеясь, что к этому времени еще подгребет немалое число старателей.
Ночью вызвездило, день, по словам опытных таежников, обещал быть ясным и морозным. Мне не спалось. Я сидел под навесом из лапника, щурился на пламя костра и невольно прислушивался к байкам, которые травил Трофим — наш бывалый охотник.
— Самый вредный зверь — это росомаха, — убеждал Трофим своих слушателей. — Не столько съест, сколько изгадит. Раз у меня из-за такой твари чуть весь охотничий сезон не накрылся. Хитрая падлюка выживала меня, считая, что охотничья территория принадлежит лично ей. А дело было так. По первопутку я как обычно ушел на Бачелазу, там, в среднем течении реки, у меня личное, годами обжитое зимовье. Так эта пришлая тварь решила меня выжить. Умная до чрезвычайности. — Трофим замолчал, видимо, в очередной раз мысленно переживая неприятности, свалившиеся на его голову.
— Ну и что дальше-то было? — спросил Петька Маликов, самый молодой и, как следствие, нетерпеливый член нашей команды.
— Дальше? Так эта сволочуга в районе, где я ставил ловушки, сначала и носа не показывала. Я радовался, сезон обещал быть богатым на зверя. В первую же поставу снял двух соболей и куницу. Зато потом сидел три дня в зимовье — ожидал, когда пурга кончится. Вышли с Тузиком (собака моя) на обход лишь только утихло. Глядь, в первой же ловушки только клочки шерсти от зверя остались. Вторая, третья ловушке пусты, в четвертой куница разорванная. Главное, не ела! Лишь шкуру напрочь разодрала и так далее… Пришел я домой с пустыми руками, поздно вечером. Сам, конечно, разиня. Дверь перед уходом не подпер колышком. А росомаха умудрилась пробраться внутрь. Вот она повеселилась! Все припасы мне попортила, и в миску Тузика нагадила, сволочь! — Трофим опять замолчал, запивая свою горечь сладким чаем.
— Ну а дальше, что было, как выкрутился? — спросил Петька.
— А дальше мы с Тузиком очень на нее обиделись. Собака моя опытная, да и я не совсем дурак… выследили. Тузик росомаху на дерево загнал. Тут я с ней и рассчитался, как с врагом трудового народа. Потом, правда, пришлось бедовать: муку, сухари по крошкам с полу собирал. Весь запас вяленого мяса эта тварь умудрилась если не сожрать, так разбросала по округе. Птички и прочая живность, наверное, были ей благодарны — я не очень…
Митьке тоже не спалось. Ворочался, постанывал, наконец, вылез из спального мешка и, помочившись в сторонке, подсел ко мне.
— Что не спишь?
— Ребра болят, — пожаловался товарищ.
— А ты спирту прими да спи. Завтра день тяжелый.
Митя отхлебнул из фляжки изрядный глоток, зажевал снегом и, переведя дыхание, спросил:
— Как думаешь брать старателей?
Я и сам до этого момента не решил, как действовать. С одной стороны, имелись две прекрасные позиции. И с них, не особо напрягаясь, можно было перестрелять старателей, как куропаток. Наши бойцы хорошие стрелки, и 200–250 метров — дистанция для них чепуховая. Тем более деться старателям особенно некуда, береговая коса — совершенно открытое место. С другой стороны, мы все же не хунхузы какие-нибудь, а представители вполне легитимной власти.
«Придется рисковать своим здоровьем, вся эта шушера вооружена, и как они себя поведут, не совсем понятно, — уныло подумал я. — Не стоит сейчас обсуждать дальнейшие действия. Дмитрий сразу начнет спорить, незачем волноваться заранее, а завтра уже и некогда будет».
— Давай лучше спать, — делано зевая, предложил я, забираясь в свой спальный мешок.
Едва забрезжил рассвет, наш лагерь пришел в движение. Бойцы наскоро перекусывали, запивая сухомятку горячим чаем, проверяли оружие, получали дополнительные обоймы к винтовкам и гранаты. Я же, собрав в кружок командиров отделений и своего заместителя, ставил боевую задачу:
— Знахарев (это Дима), берешь с собой лучших стрелков — Семенова, Хусаинова, Замятина, Приходько — и занимаешь позицию на утесе. Я с остальными бойцами спускаюсь вниз и перекрываю выход из ущелья. Со старателями буду вести переговоры сам. Страхуете меня сверху, стрелять, только если возьмут оружие наизготовку.
— Бурмин, — это я командиру отделения. — Если переговоры будут успешными, сдавшихся старателей пропускаем цепочкой меж бойцов. Сначала лишаем оружия, затем — личный досмотр. Отбирать только оружие и золото. Все понятно? Ну, тогда шагом марш.
Конечно, маршировать не пришлось. Разделились на две группы — и в горку, а как добрались до хребтины, так сразу вниз, по склону, меж деревьев… Скатились и на пределе сил по снегу к выходу из ущелья. Попадали за невысокой каменной россыпью.
Пока бойцы отдыхали, я, осторожно приподнявшись, осмотрел лагерь старателей. Людей в лагере прибавилось. На первый взгляд на косе собралось не менее сотни человек. Впрочем, точное количество старателей подсчитать не представлялось возможным: в шалашах, под навесами в палатках могли укрываться и большее количество людей. Старатели жгли костры, ели, пили, веселились в предвкушении скорого отдыха. Постов они не выставили, и наше появление осталось незамеченным.
Ну-ну, сейчас я их порадую. Перемещаю револьверы из кобуры в широкие карманы полушубка. Скидываю рукавицы, грею руки рукоятками наганов. Всё, пора. Встаю во весь рост — и, как там у Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу».
«Не ссы, Костя, за тобой не тридцать бойцов, а вся Красная армия и советская власть, которая тебя послала… И послала довольно далеко». Черт, какая дрянь лезет в голову! Вот до того камушка добреду, в стороне он маненько от линии огня, и укрыться в случае чего можно. Десять шагов, встал…
От засады пятьдесят два шага, до окраины лагеря сотни полторы или чуть больше. Появление одинокой фигуры не вызвало в лагере замешательства, но многие с интересом поглядели на меня.
Я поднял руку (левую, правая в кармане наган нежно потирает), откашлялся и закричал:
— Всем внимание! С вами говорит командир отряда особого назначения. Ваш лагерь окружен. Предлагаю всем добровольно сложить оружие и пройти личный досмотр, после чего вы будете отпущены. В случае сопротивления по лагерю будет открыт огонь на поражение.
Реакция на мое заявление последовала неоднозначная: в первый момент общая растерянность, потом крики, ругань, неподвижный шок. Кто-то даже метнулся к реке, но куда там. С грузом даже на снегоступах не одолеешь — лед слабый еще. Двое или трое старателей схватились за винтовки. Дожидаться, пока из меня сделают дуршлаг, я не стал, а сразу ничком упал за камень. Били навскидку, так что от валуна брызнула крошка, а в следующий миг мои бойцы открыли ответный огонь. Я вжимался в снег, не поднимая головы, все же укрытие у меня было слабоватое, а надо мной пели пули. Пару раз снег взрыхлился рядом с моим убежищем, рвануло рукав полушубка, стрельба стала медленно затихать и, наконец, смолкла. Послышались приглушенные стоны раненых…
— Бросай оружие! — заорал я, не высовывая голову из-за камня. — Встали, подняли руки.
Прошло некоторое время, и я решился выглянуть. Около восьмидесяти человек смогли выполнить мою команду. Человек двадцать лежали ничком. Несколько старателей, очевидно, тяжело раненных, сидели на снегу, далеко отбросив оружие от себя. Я поднялся и, держа на виду оба своих нагана, скомандовал:
— Первые двадцать человек, взяли свои вещи и — вперед, в ущелье.
Так они и поступили. Настороженно глядя на проходивших мимо людей, я как-то оставил без внимания противоположный берег. В последний момент уловил вспышку и ничком упал в снег. Молодчик! С шестисот метров чуть меня не зацепил! В дуэль со стрелком с того берега вступили мои бойцы с утеса.
— Быстрей проходите в ущелье! — заорал я старателям, и оставшиеся гуртом рванули вперед. Я и сам стал отползать. В суматохе несколько старателей решили скрыться, бросились на склоны, но тут же были застрелены. А огонь с противоположного берега все нарастал. Хотя куда пуляли стрелки — непонятно. В ущелье лишь случайная пуля могла залететь, а вершина утеса вообще была в «мертвой» зоне.
Я успешно дополз до ущелья, где мои бойцы деловито обыскивали неудачливых контрабандистов. Отходняк бил по мозгам, как вино, и требовал выхода. Я отряхнулся от снега и весело-бесшабашно выдал:
— Ну что, курцы, доигрались? В следующий раз всех постреляем на месте, и другим об этом скажите. Золото, если добыли, так несите в закрома Родины, с вами честно расплатятся, а так — ходите голые.
Последний стоящий в очереди здоровенный парень, явно из блатных, цыкнув сквозь зубы, прошипел:
— Дуру гонишь, начальник, чтобы я «рыжьё» грамм за «рваный» [36] отдавал? Пошли вы все… — И, с тоской отдав котомку, парень, не задерживаясь, с прямой спиной двинул вверх по ущелью.

Глава 7
Константин Рукавишников. Ах, эта женщина!

Это был триумф! По прибытии на станцию Хор я получил приказ двигаться на зимние квартиры во Владивосток вместе с захваченным грузом. Помня о лихих ребятах с «Миллионки», золото до Владивостокского отделения банка сопровождал сам, не доверяя местной милиции. Картинка была еще та! В грузовике, выделенном для перевозки золота, сидело десяток вооруженных типов, заросших щетиной, без всяких знаков различия. Сзади — почетный эскорт из конной милиции. Вся эта шобла подвалила к отделению банка. Охранника у входа чуть кондратий не хватил! Зато потом, когда «товар» приняли, взвесили, опечатали, был повод для торжества — золотого песка и самородков сдали восемьдесят три килограмма с копейками!
Чуть попозже, отчитываясь об экспедиции в кабинете у Буренко, я услышал:
— Нет слов, товарищи, прекрасная работа! Я еще вчера телефонировал об успехе операции в Хабаровск. Сам первый секретарь Далькрайкома товарищ Гамарник заинтересовался вашим опытом удачных действий в столь сложной обстановке. Очевидно, что успех группы будут брать на заметку, и на вас будет возложена высокая честь передачи своего опыта другим группам…
Он еще долго нес всякую ахинею насчет наград и почета, а затем вежливо попросил Митьку и командиров отделений убраться. Я остался в кабинете.
— Вот что, Костя, — задумчиво произнес Буренко, меряя пространство кабинета скрипучими сапогами. — Меня вызывают в Москву. С чем это связано, я пока не знаю. Но хочу взять тебя с собой. У тебя ведь в центральном аппарате связи остались?
— Конечно, Станислав Николаевич! — Внутренне я обрадовался, но состроив озабоченное лицо, тут же спросил: — А как же отряд?
Буренко небрежно махнул рукой:
— Да оставь его хоть на Знахарева. Меня сейчас более волнует, не копает ли под меня кто-то из местных? Выведать бы по приезде в Москву у осведомленных людей, прежде чем попаду на ковер к начальству.
— Не волнуйтесь, постараюсь помочь, — бодро ответил я.
— Хорошо, так и решим, в первой декаде декабря выезжаем в Москву. На завтра назначено расширенное совещание краевого комитета партии, будьте при параде, вас с Митькой отметят.
Нашу группу разместили в отдельном двухэтажном доме, на берегу Амурского залива. Шикарные условия. Даже ватерклозеты на каждом этаже! Нам с Митькой отдельная комната досталась. Бойцы по случаю успешного завершения операции решили это дело отметить. Мы не возражали, но сами решительно отказались участвовать в мероприятии. Чистились-наглаживались, сходили в баню и лишь поздним вечером, когда бойцы уже угомонились, позволили себе принять по полстакашка казенной водки.
А ночью я долго не мог уснуть. Поездка в Москву! К этому стоит серьезно подготовиться. Поедешь с пустыми руками, будь у тебя хоть семь пядей во лбу — ничего не добьешься. Нужны подарки. Этакая местная экзотика. Подношение в виде золотых монет, которое я делал начальнику склада, даже не рассматривается. Во-первых, просто опасно «давать», вовторых, не очень-то золото котируется все из-за тех же опасений самим одариваемым нарваться на крупные неприятности. Вот где пригодятся корни женьшеня, и панты стоит прикупить. Ветераны ленинской гвардии люди не молодые, здоровье у многих подорвано царской каторгой и ссылками или еще какими вредными привычками. Кое-какие связи среди них у меня есть. Сделай доброе дело, и люди будут к тебе доброжелательны. А еще до поездки следует навестить Аристова.
* * *
Кубари в петлицах сверкают. Шинели новенькие, отутюжены, перетянуты портупеями. Хромовые сапожки скрип, скрип. Это мы с Митькой идем по Ленинской (бывшей Светланской). Встречные дамы с интересом поглядывают на нас — молодых, красивых. Постовые милиционеры и военные отдают честь, прочие граждане обходят стороной. Не бойтесь, граждане! Сегодня мы добрые. Мы сами сегодня верим в то, что должны вас охранять и защищать. Нас сегодня будут чествовать за успешное выполнение именно этих функций.
Зал бывшего Морского собрания был полон. Только сейчас я понял, почему это совещание было названо расширенным. В основном зал был заполнен людьми в форме: пограничники, кавалеристы, моряки, ну и, конечно, люди из нашей «конторы». В президиуме из знакомых мне лиц были только Буренко и Гамарник. А в углу сцены за отдельным столом я увидел ее.
Девушка в скромном платье с короткой прической и большими глазами. Ножки точеные в хороших туфельках. Она легкими движениями карандаша стенографировала речи, даже ни разу не бросив взгляд в зал, лишь изредка мельком оглядывая очередного, поднявшегося на трибуну оратора. Боже мой! Жгучая брюнетка с васильковым взором!
С момента, как ее увидел, я потерял интерес ко всему происходящему. Надо же, вроде полный циник в этом вопросе — и так попасться! Сквозь мысли, как через вату, достигали слова выступавшего Гамарника: «„Гоминьдановское правительство Чан Кайши… агрессивная политика… Генерал Чжан Цзолинь… нападение на работников КВЖД… резко участившиеся случаи пересечения бандами нашей границы“ и жалобы начальников застав и командиров подразделений на нехватку людей, скверное снабжение продовольствием, амуницией, боеприпасами, почти полное отсутствие автоматического оружия…»
В размышлениях на тему, как бы мне подкатить к небесному созданию, время пролетело незаметно, и я очнулся, только когда деловая часть совещания окончилась. Услышав свою фамилию, я несколько заторможенно стал пробираться к сцене и тут впервые столкнулся с ее заинтересованным взглядом. Мигом подтянувшись, я молодцевато взбежал на сцену. Черный, как грач, бородатый Гамарник крепко пожал мне руку: «Поздравляю! Отлично поработали товарищи. Опыт вашей операции постарайтесь донести до других групп. Но об этом вам товарищ Буренко в подробностях расскажет», — выдал он и протянул мне бархатную коробочку со знаком Почетного чекиста. Сбегая со сцены, я краем глаза опять уловил взгляд девушки. Решительно необходимо с ней познакомится!
Митьку, как беспартийного[37], наградили именным браунингом.
По окончании совещания присутствующие дружно ринулись в буфет. У двух прилавков мигом образовались длинные очереди. Но Митька — парень бойкий, и мы стояли чуть ли не в самом начале. Проголодавшиеся командиры сметали с прилавков бутерброды с икрой, сочной бужениной, балыком осетра и лососины. В ход пошли разливная водочка и сельтерская вода. В момент, когда Митька наконец добрался до прилавка, в дверном проеме показалась она и растерянно замерла, наблюдая за буфетным столпотворением. Митька увлеченно строил бутербродные башни прямо на наших подносах, а я не мог оторвать взгляда от девушки. В голове сразу созрел план действий.
— Возьми еще пирожных и бутылку вина, — посоветовал я приятелю, а сам устремился к «васильковым глазам».
Мой взгляд был пойман, и время остановилось, и пропал звук, она только сделала один шаг навстречу, а я уже несся вперед, не обращая внимания на окружающих. В следующее мгновение, как-то уж само по себе получилось, я держал ее за руку.
— Здравствуйте, меня Костя зовут.
Она смотрела на меня, и глаза ее смеялась.
— А я знаю, Константин Рукавишников. Я же стенограмму вела.
Действительно, глупо — я даже слегка смутился, но находчивость — второе счастье разведчика… и я опять произнес глупую фразу:
— Ты перекусить зашла?
Теперь она смеялась в открытую, но не произнесла ни слова. Ну, конечно, что еще делать в буфете? Только я хотел предложить поесть с нами, как откуда-то сверху раздался недовольный бас компаньона:
— Костя, ты чего столик не занял? Што, стоя, как лошади, есть будем? И на хрена тебе пирожные?
Лось пернатый! Стоит, подносы над головами держит, того и гляди бутербродами засыплет.
— Вот что, девушка…
— Меня Таней зовут.
— Очень приятно, а меня… ну да, уже говорил. Совсем поглупел. Так я предлагаю…
— Мне еще долго мраморным статуем правосудия стоять? — проворчало сверху.
Да, ситуация вышла из-под контроля. Но Татьяна сама пришла мне на помощь.
— Товарищи, может быть, лучше перекусим в кабинете?
— Вот это дело, спасибо, Танечка, Митька, за мной!..
В узком пенале помещения с высокими потолками, куда нас привела Татьяна, было довольно прохладно, вернее, совсем холодно, и Митька тут же деловито обосновался возле печи, вмурованной в стену, и с помощью щепы, аккуратно уложенной на железном листе, и ведра антрацита попытался ее раскочегарить.
Пока он там возился, Татьяна успела быстро и аккуратно сервировать стол. Через короткое время мы уже сидели за столом и слушали, как гудит растопленная печь. Разговор не клеился. Я почему-то стеснялся при Митьке приставать с вопросами к нашей хозяйке. Мой товарищ вообще пребывал в растерянности, даже до бутербродов пока не дотронулся. Наконец я догадался налить в емкости вино, и Татьяна первая подняла свою на четверть наполненную кружку.
— За знакомство, товарищи героические командиры! — с легкой иронией в голосе произнесла она. И спустя короткое время, когда мы слегка закусили, сказала: — В ваши военные тайны я, конечно, не лезу, но вот интересно все же, за что такая честь — из рук самого Гамарника получить знаки отличия?
Чисто женский подход: «Я, конечно, не лезу, но знать все же очень желаю». Пока я собирался с мыслями, Митька уже вовсю рассказывал о наших приключениях, местами сгущая краски не хуже рыбака, хвастающегося своим уловом. Впрочем, насчет наших коммерческих интересов в деле он мудро не распространялся. Честно говоря, он мне мешал своим присутствием, и бог меня, наверное, услышал — посреди повествования Митькин живот решил отчетливо поучаствовать в разговоре. Приятель сконфузился, попросил «пардону» и моментально исчез за дверью.
— Про нас вы, Таня, уже многое знаете, а о себе и словечка не вымолвили, — шутливо произнес я, лишь только Митька скрылся.
— Что ж говорить? Жизнь у меня, по сравнению с вашей, скучноватая. Родилась в Хабаровске. Отец был бухгалтером, его головорезы атамана Калмыкова еще в девятнадцатом году расстреляли. Далее мыкалась уроками, преподавала в школе, а год назад вышла замуж… Только вот женой пробыла недолго. — Татьяна перевела дух, неторопливо сделала глоток вина. — Мой Николай работал в вашей организации. Через месяц после свадьбы его отправили в командировку, за кордон, а весной пришло известие, что во время шанхайской резни[38] мой муж был убит. — Таня отвернулась к окну, стесняясь невольных слез, но через минуту повернувшись, улыбнулась: — Товарищи не оставили в беде бедную вдову, я окончила курсы стенографисток и теперь работаю в вашей конторе…
Мы посмотрели друг на друга и внезапно одновременно улыбнулись.
— А знаете, Таня, давайте выйдем на улицу, погуляем.
Чудный вечер! С Амурского залива задувал холодный, пронзительный ветер, с неба сыпалась снежная сечка, полная луна лишь на короткое время проглядывала из-за нависших, тяжелых туч. Но мы не ощущали дискомфорта. Нам было хорошо вместе. Меня как прорвало, я читал стихи Блока, Пушкина, Есенина. Рассказывал Татьяне о Москве и Питере, о театрах и музыке. Она грамотно поддерживала разговор, и я не заметил, как пролетело время.
— Ну, вот мы и у моего дома. — Татьяна повернулась ко мне и нежно поцеловала в щеку.
Дом был частным, старой деревянной постройки, во дворе отчаянно лаяла собака, давно уже почуявшая нас.
— А может, пригласишь на чашку чая? — с надеждой спросил я.
— Не сегодня, — с заминкой ответила Татьяна и тут же пояснила: — Я с недавних пор снимаю здесь комнату, так что пока не знаю, как хозяйка отнесется к позднему визиту постороннего мужчины.
Затем лукаво улыбнулась, еще раз чмокнула меня в щеку и скрылась за калиткой.
Когда я добрался до нашей казармы, Митька уже спал. Пришлось его будить.
— Вот что, компаньон, завтра с утра есть поезд до Хабаровска, поедешь в Бикин.
— Что я там забыл? — спросил Митька, отчаянно зевая.
— Ты забыл, что нас там ожидает Семен с женьшенем. Заберешь у него все три корня. Выкупи его долю.
Митька, человек военный, спорить не стал, тем более я заверил, что женьшень повезу в Москву, в качестве подарка нужным людям. Объяснять причину, почему сам не хочу съездить в Бикин, я не стал. Пускай Митька думает, что хочет, а у меня всего десять дней осталось до поездки в Москву. И неизвестно, когда еще увижу Татьяну. Так что лишние сутки провести с ней я считал подарком судьбы.
С утра меня вызвал к себе Буренко и объявил, что на базе нашего отряда создается диверсионная школа, и я назначаюсь ее начальником.
— А как же поездка в Москву? — несколько растерянно спросил я.
Буренко похлопал меня по плечу.
— Ничего, создание школы дело не скорое, тем более есть повод для твоей поездки — просить в Центре инструкторов по специальной подготовке. У нас есть отличные стрелки, кавалеристы, знатоки партизанской войны, скажу по секрету: школе понадобятся преподаватели восточных языков, и они у нас есть, а вот специалистов по новейшему вооружению и грамотных инженеров взрывного дела к нам пока, увы, не откомандировали.
— Школа расквартируется во Владивостоке? — внешне спокойно спросил я. На самом деле это был важный для меня вопрос. Если угонят к черту на куличики, трудно будет общаться со своей подругой.
— Конечно, нет, — ответил Буренко. — Место дислокации школы еще не определено, но, во всяком случае, она будет располагаться ближе к границе, в малонаселенной местности.
«Ладно, будем живы, не умрем», — подумал я и решил, что в отношениях с Татьяной стоит форсировать события, иначе с любовью можно будет пролететь. Девушка работает в ОГПУ, а в нашей конторе ухарей хватает. Удивительно, что она до сих пор никого себе не выбрала. Впрочем, что я о ней знаю?
После шести я уже нарезал круги вокруг ее дома. Подкараулил… после семи вечера. Идет моя пава ножками в подбитых сапожках — цок, цок. И в этот момент я замечаю, как из переулка к ней метнулись две смазанные тени. Подруга даже ойкнуть не успела, а ей уже рот зажали, заваливают и тащат в сторону пустыря.
Я, не медля ни секунды, метнулся вслед. Широким махом, буквально в несколько десятков прыжков (во всяком случае, мне так показалось), долетел до занятых своей добычей налетчиков, а в руках у меня уже был наган, рукояткой которого я и приложился к затылку одного из бандитов. Шапка его не спасла, и бандюга повалился на мою кралю, заливая кровью ее бледное лицо. Помочь Татьяне я пока не мог, отскочивший в сторону второй налетчик выхватил из кармана полушубка «ствол» и дважды выстрелил в мою сторону, и это — метров с шести. Промахнулся! Лишь щеку от пролетавшей пули слегка ожгло. Не стоя на месте, смещаясь, как боксер-легковес на ринге, я, в свою очередь, дважды плюнул огнем в сторону противника и попал в левое плечо и правую руку. Между прочим, как и намеревался. Пуля в плечо опрокинула молодчика, и я не мешкая, подскочив к нему, дважды ударил кулаком по лицу. Готов! Подлетаю к Татьяне, ворочающующейся под тяжелой тушей бандита.
— Ты как, цела?
Девушка не могла вымолвить и слова. Я быстро стащил с нее труп убитого и помог подняться. Тут она сознание и потеряла. Делать нечего, одной рукой придерживаю девушку, другой шарю у себя в карманах, нахожу свисток. Трель унеслась по улице, и через три минуты из переулка вынырнул постовой милиционер. Постовой, рассмотрев кубари на петлицах, беспрекословно занял позицию над не очнувшимся еще налетчиком, а я бережно понес свою драгоценную ношу к дому. Собака во дворе опять ругалась собачьим матом, а когда я застучал ногой, грозя снести ворота, к ней присоединилась хозяйка дома.
— Едрит твою налево, чего колотимси? Счас милицию позову! — донесся со двора перепуганный женский голос.
— Отворяй, уже пришла… ОГПУ! — заорал я. Калитка скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулся длинный нос. В следующее мгновение дверца широко распахнулась: — Ой, что деется! Девонька милая, да кто ж тебя так ухайдакал? — запричитала жирная баба, одетая, по зимнему случаю, как капуста, в сотню одежек.
— Молчи, старая, кровь не ее. Лучше дорогу показывай.
Мельком оглядел комнатку Татьяны. Чистенькое девичье жилище: белые занавесочки на окне, стол, книжная этажерка, небольшой окованный железом сундучок, а вот, кстати, и ложе в углу. Уложив Татьяну на кровать прямо в верхней одежде, я потребовал у хозяйки воды и чистую ткань. Лишь только прикоснулся к лицу влажной тканью, как девушка очнулась.
— Малыш, ну ты как? — ласково спросил я.
Слабая улыбка скользнула по лицу ее лицу.
— Страшно…
— Ну, это им даром не пройдет! Ты полежи, я утром тебя обязательно навещу…
* * *
На месте происшествия, несмотря на холод и темное время суток, собралась изрядная толпа народа. Раненый бандит очухался, его раны обильно кровоточили, но оказать ему помощь никто не спешил. Парень озирался, как филин, и цедил сквозь зубы ругательства.
— Расходитесь, граждане! — твердым голосом выкрикнул я и негромко, но деловито, отдал приказ постовому: — Найди извозчика.
Милиционер сорвался с места, а я занялся ранами нашего подопечного. В общем-то, он пострадал не так сильно, как ожидалось. Похоже, пуля, застрявшая в плече, кость не раздробила. Пуля в правом предплечье прошла меж костями навылет. Короче, жить будет… пока. Я разорвал нательную рубаху бандита и наскоро перевязал раны. Постовой не заставил себя долго ждать — подогнал сани, и молчаливый возница отвез нас до отделения милиции.
Дежурный по отделению беспрекословно выделил мне камеру для проведения допроса. Вести допрос без посторонних глаз — оно спокойней. Руки не связаны всякими условностями. А еще этот тип покушался на мою девушку. Я аккуратно положил шинель на нары, демонстративно размял руки и, неторопливо пройдясь по камере, резко развернувшись, спросил:
— Ну что, сука, сразу колоться будешь или помучаешься?
Парень из местных чалдонов лишь нагло ухмыльнулся и сплюнул розовую слюну мне под ноги. Ну-ну…
Часа через полтора допрос был окончен. За дверью камеры меня ожидал сам начальник отделения, видимо, вызванный дежурным.
— Ну, ты и зверь, товарищ уполномоченный! — с опасливым восхищением воскликнул он. — Крики бедолаги на улице слышны были.
— Где телефон? — не вступая в разговор, строго спросил я.
Меня торопливо проводили в кабинет.
— Барышня, соедините с дежурным ОГПУ города.
Начальник отделения терся рядом.
— Врача задержанному вызовите, пусть соберет то, что от него осталось, — посоветовал ему, и в этот момент меня соединили с дежурным из «конторы».
Дело ни в коей мере не касалось милиции. Оказалось, что банда, состоящая из китайцев и русских, уже полгода переправляла в публичные дома Китая наших соотечественниц. Действовали нагло. Женщин отлавливали в вечернее время, перевозили на лодках через залив, а там по тайным тропам — через границу.
Пленник сдал «малину», в которой обитали члены банды. Интересующий меня дом находился на окраине Миллионки, рядом с бухтой. Нам повезло, что не в центре квартала, иначе и связываться не стоило. Через полтора часа поднятые по тревоге бойцы моего отряда, комендантский взвод и трое осведомителей, прекрасно знавших расположение этого дома, прибыли к отделению милиции на двух грузовиках…
Глубокая ночь, до рассвета оставалось еще не менее пяти часов. Не имело смысла именно сейчас начинать операцию. Рассказы об удачных ночных налетах на шалманы — сказочки для дураков. Во-первых, в силу специфичности профессии у людей, не ладящих с законом, несколько иной режим дня. Ночь для них самая горячая пора трудовой деятельности. Во-вторых, при ночном штурме бандиты легко могут уйти. Наверняка в доме есть потайные выходы. Решено, будем атаковать на рассвете! Поколебавшись, я все же решил поставить в известность своего прямого начальника:
— Барышня, три-восемнадцать…
Сонным, слегка раздраженным голосом Буренко поинтересовался причиной столь позднего звонка. Но войдя в курс дела, оживился и велел до его приезда ничего не предпринимать. Можно подумать, без него бы не справились. Пока я вел телефонный разговор, бойцы набились в помещение. Курили, травили анекдоты, перекусывали… Ну и на меня поглядывали вопросительно, мол, подняли среди ночи. Какие дальнейшие действия?
Я подозвал осведомителей и, нагло заняв кабинет начальника отделения, с их помощью попытался воссоздать схему подходов и внутренних помещений бандитского логова. Одноэтажная усадьба располагалась несколько в стороне от кварталов Миллионки. В двух шагах от береговой линии. С трех сторон перекрыта буераками, так что добраться на транспорте было проблематично. С другой стороны, я и не собирался подъезжать вплотную. На допросе выяснилось, что банда состоит из двенадцати человек, постоянно присутствующих в городе. Они-то и участвуют в нападениях на женщин. Еще около десятка бандитов занимаются переправой «товара» через границу. В данный момент вся банда в сборе. На завтра намечена переправа очередной партии пленниц.
Буренко прибыл часа через два после телефонного разговора. Бодрый. Как будто и не спал.
— Так, что у нас нового? Когда выдвигаемся? Маршрут движения наметили?
Ну, в общем, все как всегда: начальство мыслило стратегически и путалось под ногами. Разъяснил, успокоил, а там и время «Ч» настало. Погрузились, выехали.
Над открытым всем ветрам берегом бухты мела поземка, восток лишь слегка посерел, обозначая еще далекий рассвет. Редкие прохожие торопливо отскакивали на обочину, уступая дорогу несущимся автомобилям. За два квартала до интересующего нас дома машины встали, бойцы ссыпались с кузова и тесной группой понеслись через пустырь. Минут через двадцать дом был окружен.
Появление нашей группы не осталось незамеченным. Лишь только бойцы достигли первых жилых домов, как собаки подняли лай. Медлить не следовало, и как только бойцы полностью окружили двор дома, я подал сигнал атакующей группе. Естественно, комендантский взвод не принимал участия в штурме, их наверняка не учили подобным действиям.
Две тройки моих бойцов подбежали к заплоту. Оттолкнувшись от скрещенных кистей рук своих товарищей, двое бойцов легко преодолели препятствие. Как только бойцы открыли ворота, начались неприятности. Невесть откуда вынырнувший громадный волкодав сбил с ног Петьку Маликова, в следующую секунду треснуло оконное стекло, и грохнул выстрел. Заряд картечи прошелестел у меня над головой, сзади кто-то вскрикнул, но мы уже были в недосягаемой для обстрела зоне. Григорий Шуматов, самый крупный после Мити боец отряда, с ходу выбил дверь и упал на пол. Падение его и спасло. Из дверного проема полетели пули.
— Гришка! Ползи назад! — заорал я.
К счастью, мужик не растерялся — быстро выполнил команду, и через пару мгновений за дверь полетели гранаты. Грохнуло так, что крыша дома подскочила! Внутри стоны, вопли, выстрелы, звуки рукопашной схватки — это в помещение с заднего входа ворвались наши бойцы. А через короткое время я услышал далекое: «Держи!» — и винтовочные выстрелы. Видимо, подземный ход в «малине» тоже существовал, вот и оцепление пригодилось. Очевидно, оставшимся внутри дома бандитам теперь было не до нас.
— Вперед, ребята! — негромко скомандовал я и последовал за умчавшимися бойцами. Сопротивление было подавлено. Бойцы поспешно тушили начавшийся было пожар. Обыскивали убитых. Я насчитал двенадцать трупов, очевидно, остальные бандиты ушли через подземный ход. Да и похищенных женщин что-то было не видно. — Вход в подвал нашли?
Командир отделения только виновато развел руками. Искали недолго: на грязной кухоньке под подплывающим в собственной крови трупом обнаружился. Резко отбросив люк и стараясь не мелькать в проеме, я прокричал:
— Выходи, кто живой!
— Не стреляйте! Бандиты ушли, — донесся снизу женский голос.
Ушли-то, может, и ушли, но сам я в подвал не полез. Через минуту бойцы вытащили на поверхность четырех еще связанных пленниц. Тут же, в доме, развернули походный лазарет. У нас было трое раненых и один убитый. Оказанием помощи занялся Трофим-охотник. Двое остались присматривать за подземным ходом.
— Бурмин, в случае, если полезут скопом, кидайте в лаз гранату, — посоветовал я и поспешил на выход.
За домом, на пустыре, постреливали. Сергей Дролин, командир комендантского взвода, возбужденно рассказывал:
— Когда во дворе стрельбы началась, я уже хотел своих подтянуть поближе к усадьбе. Вдруг что за черт? Снег взбугрился, из черной ямы трое гавриков шустро повыпрыгивали. Это в сорока метрах от оцепления! Будь сейчас лето, ушли бы. А тут на снегу, словно кляксы на бумаге. Дали залп! Все трое легли. А сколько еще в тоннеле осталось, и не знаю. Ближе не подползти, местность открытая, огрызаются, — разведя руками, окончил он доклад.
— А гранату докинуть на сорок метров слабо? — осведомился я.
— Так нету гранат, это вы у нас экипированы по полной программе, а у нас по две обоймы на винтовку.
— Ладно, хорошо хоть не выпустили, — пробурчал я и огляделся. Метко стреляют, бандюги! Двое солдат из комендантского взвода лежали неподвижно, троим бойцы оказывали помощь. Серега, в общем-то, правильно поступил, что не послал своих вояк в атаку, а дождался помощи.
Все-таки я не зря учил своих бойцов. Первая же брошенная граната разорвалась в полуметре от выхода, и часть осколков попала куда нужно. Вторая граната попала точнехонько в лаз, после чего своды тоннеля обрушились, погребя под собой большую часть бандитов. Лишь двое смогли вернуться назад в дом, где без сопротивления сдались.
* * *
Казалось, Таня еще спала, когда я тихонечко проник в ее комнату, но стоило склониться над ее постелью, как она, не открывая глаз, поднесла руку к моему лицу.
— Колючий, как ежик, — тихо произнесла она и наконец взглянула на меня. Все произошло как-то естественно, просто, и мы потом долго лежали в постели, легко и, кажется, беспричинно улыбаясь, глядели друг на друга.
Первой опомнилась Татьяна. Взглянув на ходики с бегающими кошачьими глазами, она воскликнула:
— Ой, мне уже давно пора на работу!
Вообще-то и мне не мешало доложиться начальству, но я небрежно ответил:
— Да ерунда! После такой встряски тебе следует дома отлеживаться. Если хочешь, я свяжусь с твоим начальством и возьму тебя в плен на пару дней, для дачи ценных показаний?
Она неуверенно засмеялась, а я, вскочив с постели, оделся.
— Ты никуда не уходи, я за часик решу все вопросы и буду у тебя. Хорошо?
— Хорошо, Костя, — прошептала она тихо и, привстав с постели, крепко поцеловала меня в губы. Естественно, я не мог не ответить, в результате чего задержался еще на некоторое время…
А начальство уже метало громы и молнии. Буренко после ночного переполоха, отправив нас на задание, поехал досыпать, но, видимо, все же не выспался. Бурчал:
— Я уже битый час торчу в кабинете, а ты не соизволил явиться вовремя. Знаю, знаю, вкратце мне командир твоего первого отделения доложил, а вот как насчет подробностей? Да, кстати, где твой заместитель? Почему он не участвовал в операции?
— Лечится! — глядя честными глазами на начальство, заявил я.
— Что это с ним? У тебя в отряде и так трое раненых и убитый, да еще зам неизвестно от какой болезни пропал?
— Ребра у него поломанные, еще во время прошлой операции, очень болят. Он поехал к Семену Раскорякину в Бикин.
— Это еще чего не хватало, у шаманов лечиться! — взорвался Буренко.
— Доктора, конечно, ученые, — со вздохом заявил я и вкрадчиво добавил: — Но с шаманом оно надежней, да и быстрее в строй встанет.
Отходчивый у меня начальник, побурчал еще немного, а узнав подробности операции, даже повеселел и обещал пополнить мой отряд новыми толковыми бойцами. Под конец я честно сказал начальству, что меня дожидается ценный свидетель, с которого просто необходимо как можно быстрее снять гм… показания. Все дальнейшие хлопоты на сегодня свелись к звонку в секретариат, посещению нашего буфета, где я основательно затарился качественными продуктами, да еще забежал в частную лавочку, где за бешеные деньги купил букет оранжерейных гвоздик…
Неделя пронеслась, как один день. И с каждым днем я становился все мрачнее. Во-первых, мне совсем не хотелось расставаться с Татьяной, даже те несколько часов, пока мы находились на службе, были для меня тягостны. Наверное, со временем это пройдет, но сейчас дело обстояло именно так. Во-вторых, Митька до сих пор не явился. Что он там делал вместе с Семеном? В ученики шамана подался? На миг представив себе, как Митька лихо отплясывает с бубном вокруг костра, я даже слегка повеселел. В это же мгновение двери комнаты открылись, и в канцелярию ввалился он сам. Сердитый. Молча и аккуратно пристроив на столе какой-то ящичек, вздохнул с облегчением.
— По этой гололеди еле донес, чтобы не уронить. Ну, какие у нас новости? — бодро спросил он.
— Красные в городе, — ответил я дежурной шуткой.
— Ну, это меня не удивляет, — с философской снисходительностью усмехнулся он. — А у меня для тебя новость есть: Семен к твоей бабе присоседился.
— К какой бабе? — несколько испуганно спросил я.
— А что, их у тебя много? А, понятно, кобыла с воза — с бабой легче, — как-то коряво пошутил Митька.
— Понимаешь, Митя, Катерина — это пройденный этап…
— Ладно, замнем для ясности. Семен, как узнал, что ты в большой город поедешь, решил сделать тебе настоящий подарок, из-за этого я и задержался. Сема шаманил, настойки делал.
— На мухоморах?
— Да ты что? — обиделся приятель. — На спирту, женьшене, оленьих пантах, да еще каких-то травок добавил. Говорит, мужик после такого снадобья десять баб за раз окучить может. А еще сказал: «Человек шибко умным становится и три дня спать не захочет».
— Спасибо, Митька! — с чувством хлопнул я приятеля по плечу и спросил: — Сколько я еще должен?
— Да ничего он не взял, — пожал плечами Митька и, в свою очередь, поинтересовался: — Ты когда уезжаешь?
— Через два дня, — со вздохом ответил я.
* * *
В этот же день я встретился с Аристовым. Встретил просто на улице. Усталый, но в приподнятом настроении. Он пригласил меня в гости:
— Костя, я только что переехал на новое место жительства. Из экспедиции вернулся, а тут такая радость — в жилотдел пригласили и выдают ордер на новую квартиру, почти целый дом. Спасибо, в этом, наверное, есть и твоя заслуга?
— Частично, — осторожно заметил я. — В гости с удовольствием, сейчас некогда, а вот вечером м-мм… вас не стеснит, если приду со своей подругой?
— О чем разговор, Костя! Моя Марго только рада будет!
— Вечером обязательно придем, говорите адрес.
— Улица Федоровской, 76. — Аристов счастливо улыбнулся, и мы, крепко пожав друг другу руки, расстались…
* * *
— Поймите, Костя, на Дальнем Востоке сейчас сложилась такая обстановка, что если не принять срочные меры, года через три у нас его просто отберут.
Просторный, светлый кабинет, мебель темного дерева, большое количество книг, аккуратно расставленных на книжных полках, карты, схемы, графики, висящие на стенах…
Мы с Владимиром Семеновичем беседуем за послеобеденным чаем. Дамы как-то быстро нашли общий язык, и сейчас из гостиной доносятся детский смех и женские голоса.
— Япония диктует свою политику государствам Дальнего Востока, — меж тем продолжал Аристов. — Постепенно выдавливает из Кореи местное население, которое вынуждено перебираться в Маньчжурию и на нашу территорию. Правительство Японии, искусно играя на амбициях, поддерживает очаг гражданской войны в Китае, стравливая меж собой политических лидеров разного толка. Не без их помощи главой правого крыла Гоминьдана стал Чан Кайши — яростный ненавистник Советского Союза, а из последних сводок, уверен, вы, Костя, знаете, как обострились наши отношения с лидером Северо-Восточного Китая — Чжан Цзолинем.
— А какое это имеет отношение к нам? Япония ослабляет в первую очередь Китайское государство, — возразил я.
— Костя, они уже расчленили Китайское государство на княжества и, пользуясь моментом, подгребают под себя все, что плохо лежит. Вывозят из Китая железную руду, минеральные удобрения. Уголь, нефть, лес с Южного Сахалина, тем самым наращивая свой военный потенциал. Японцы спонсируют строительство железных дорог, ведущих к нашим границам, по которым очень удобно будет перебрасывать войска. Кстати, насчет Южного Сахалина — за двадцать лет оккупации они расселили там двести тридцать тысяч своих соотечественников. Треть из них составляют военизированные команды. У нас же в северной части острова всего тринадцать тысяч населения. В момент «Ч» территорию Дальнего Востока, принадлежавшую России, отсекут одним ударом. Японии даже не надо будет использовать свои войска. Стоит только усугубить противоречия между нами и китайскими лидерами. Тот же самый Чжан Цзолинь и его приспешники в любой момент могут выставить против нас трехсоттысячную армию. А что у нас? В армейских гарнизонах ДВК и трех полноценных дивизий не наберется. Техника и вооружение наших войск оставляет желать лучшего…
Аристов встал и взволнованно заходил по кабинету. Интересный человек, бывший офицер, наверняка большая часть его сослуживцев сейчас находятся по ту сторону границы и многие из них готовы на все, лишь бы опрокинуть существующий строй, а по нему видно, что душой болеет за наше государство.
— Владимир Семенович, вы так четко и убедительно показали возможные действия вероятного противника, что мне даже страшно стало. Я на днях еду в Москву…
— Ни слова больше! — Аристов широким шагом подошел к столу и поднял несколько листов печатного текста. — Возьмите, здесь копия моего доклада в краевой отдел ВКП(б). Почитайте, и если будет возможность, пошлите по инстанции через ОГПУ. — Отвернувшись, добавил, задумчиво глядя в окно: — Возможно, так быстрее мои прогнозы дойдут до руководителей государства…
* * *
Дальняя дорога — долгие хлопоты. Стоя на перроне с провожающими, я смотрел, как трое сослуживцев заносят в вагон багаж Станислава Николаевича.
— Он что, навсегда отсюда уезжает? — недоуменно спросил Митька.
Мне было наплевать на чужой багаж и коллизии на поворотах чужого фатума, тут свою судьбу никак обустроить не можешь. Вот она, моя судьба. Стоит рядом, глаза васильковые под пушистыми ресницами спрятала. А в глазах-то слезы и тоска. Не плачь, Татьяна, не оставлю я тебя, дурашка, мы еще поборемся за место под солнцем! Ну, вот и все, пора по вагонам. Я последний раз поцеловал свою подругу и впрыгнул в вагон медленно уходящего поезда.

Глава 8
Константин Рукавишников. Столичный вояж

В Москве помимо пролетки пришлось нанимать ломового извозчика и так, караваном, двигаться до моей квартиры. А могли ведь ехать налегке! В Иркутске ночью, прямо в поезде, нас попытались обчистить…
Буренко снял целое купе, и все равно для двоих места было маловато. Громоздящиеся вещи, видимо, привлекли внимание проводника. Мне этот тип с ускользающим взглядом сразу не понравился. А поздним вечером я стал невольным свидетелем разговора на повышенных тонах между проводником и старшим кондуктором поездной бригады, где и выяснилось, что для нашего «вагонного» это последний рейс, чем он и нагло пользовался, подсаживая безбилетных пассажиров.
К этому времени мой патрон уже изрядно насосался, так что потерял ориентацию в пространстве и в последующие дни, до самого Иркутска, постоянно пребывал в состоянии анабиоза, оживая только для принятия внутрь очередной порции спиртного и оправления естественных надобностей.
О причине такого поведения я все же догадался, составив в логическую цепочку: пьяный бред, изрыгаемый устами моего начальника, сравнил с имеющейся у меня информацией и понял, что Станислава Николаевича может вполне серьезно потереть в жерновах межведомственных разборок. Оказалось, что в Харбине провалена одна из явок — агент, лично подготовленный Буренко, переметнулся на сторону японской разведки. Юи Бао Чунь содержал явочную квартиру в Харбине и «сдал» японцам несколько сотрудников ОГПУ, которых по-тихому убрали наши конкуренты. Но, самое главное, прежде чем двойного агента разоблачили, на этой же явке был провален сотрудник разведупра РККА.
Теперь моего начальника могли обвинить самое малое в некомпетентности, а то и в политической близорукости. Судя по всему, еще неделю назад вызов в Москву не был связан с возможной опалой моего патрона. Возможно, Буренко получил сведения о провале накануне отъезда. Предчувствуя снятие с должности, он собрал в дорогу все самое ценное и, естественно, везет подарки, надеясь отдариться. Впрочем, трудно поверить в благополучный исход, зная, что Москва бьет с носка и слезам не верит.
Станислав Николаевич постанывал, ворочался на скомканном белье, изредка попердывал, насыщая и без того спертый воздух дополнительными ингредиентами. Я задумчиво вглядывался в окно. За стеклом в метельной стуже пролетала темная тайга. Внезапно в дверь постучали:
— Не желаете чаю? — В проеме показалась любопытствующая худая мордочка проводника.
— Чаю?… Пожалуй, можно. Скоро ли Иркутск?
— Через три с половиной часа, если из графика не выбьемся.
— Хорошо, несите чаю.
Я прикрыл дверь и при тусклом свете аккумуляторной лампы стал в очередной раз перечитывать доклад Аристова. Многое из того, о чем говорилось в тексте, я уже слышал из уст Владимира Семеновича.
Писал Аристов четко, по-военному: «…к сегодняшнему дню Япония имеет полтора миллиона безземельных японцев и 31,5 миллиона безземельных корейцев[39]. С 1923 года в Мукдене издается специальный журнал, посвященный вопросам колонизации Маньчжурии и Кореи. В нем трактовалось о том, что реки Северной Маньчжурии не имеют выхода в море, что русские отрезали Северную Маньчжурию от Японского моря, захватив Посьетский и Барабашевский районы. Писалось также о том, что Южно-Уссурийский край раньше входил в состав Маньчжурии, что русские захватили его силой, и потому Япония, по договору с Китаем имея права на Маньчжурию, должна добиваться таких же прав и на части этой страны, захваченные русскими…
Главным средством борьбы против колонизации с Востока считаю густое заселение непосредственно граничащих с Китаем и Кореей земельных пространств колонистами из Европейской части Союза и Западной Сибири…»[40]
Я усмехнулся: благими-то намерениями… Царское правительство переселенцам из метрополии выделяло денежные компенсации. Вспомнился курьезный случай, рассказанный отцом, как местные чалдоны-золотодобытчики с острова Аскольд, пропив добычу, немало не смущаясь, записывались в переселенцы и получали денежное пособие!
А сейчас? В разоренной двумя войнами стране государство может только патриотическими призывами стронуть с места молодых и глупых. Но ряды глупцов и авантюристов после войны сильно поредели — выжили осторожные.
Я опять углубился в доклад:
«Выводы.
Значит, мы должны:
Район, примыкающий к Маньчжурии и Корее, оградить от самовольных китайских и корейских засельщиков.
Густо заселять эти районы переселенцами из Сибири и Европейской части Союза.
Создать благоприятные условия проживания колонистов в приграничной полосе.
Укрепить границу сильными промышленно-экономическими организациями по типу Акционерного Камчатского общества.
Приступить к колонизации наших морей путем создания мелкого парусного каботажа.
Увеличить число пароходов Совторгфлота».
Окончив читать, я задумался. Странно, Аристов не предлагает наращивать военный потенциал в этом районе, упирая на укрепление экономической мощи. Какие-то полумеры предлагает. Стоит поработать самому над этим докладом, иначе меня не поймут там, в Центре. Естественно, после обработки сию реляцию можно представить за собственную.
Мои размышления прервал стук в дверь — проводник принес чай. Я аккуратно смел остатки пиршества на лысину похрапывающего Станислава Николаевича и, постелив салфетку (дурная привычка, люблю по возможности пить чай в человеческих условиях!), предложил вагонному поставить стаканы. Тот с затаенной усмешкой на устах выскользнул из купе и аккуратно прикрыл за собой дверь. Не успел я защелкнуть внутренний, дверной замок, как сзади раздалось шипение. Похожие звуки издает паровозный котел при стравливании пара. Станислав Николаевич очнулся.
— О, чаек! — прохрипел он и тут же всосал в себя раскаленную жидкость. Крякнул и потянулся ко второму стакану, но выпить мой чай ему не удалось — со стаканом в руке он вдруг стал заваливаться. Голова с биллиардным стуком соприкоснулась с жесткой поверхностью стола. Горячая жидкость залила лицо патрона, но он на это никак не прореагировал. Странно! Я опустил пострадавшего на постель, пощупал пульс. Жив! Возникло подозрение, что в чай нам что-то подсыпали, и если бы не великая жажда моего шефа, быть бы нам ограбленными! А то и убитыми. Я с умилением посмотрел на патрона: «Спаситель!»
* * *
Поезд медленно притормаживал у занесенного снегом полустанка, до Иркутска, если верить проводнику, оставалось еще два часа хода. Очевидно, на маршруте действует целая банда, и вся эта кодла наверняка уже в поезде, и грабить они будут не только наше купе. Раз проводник соскакивает с «хлебной» должности, то подельники напоследок постараются выжать все возможное.
Пока я так рассуждал, поезд окончательно замер, и стало слышно, как за стенкой купе, по проходу волокут, что-то тяжелое. Выключив светильник, я осторожно, не скрипнув, слегка отодвинул дверь. Вовремя! Хотя в коридоре освещение отсутствовало, отблеск света от тускло мерцающего пристанционного фонаря все же давал возможность разобраться в сложившейся картине.
Слева по проходу двое громил волокли тяжелые мешки на выход, справа движения не было, зато рядом наш субтильный проводник увлеченно ковырялся в замке соседнего купе, так что даже не услышал взводимого курка моего нагана. Недолго думая, я дважды выстрелил в спины бандитов, стараясь не задеть проводника. Попал! Грабители ничком попадали на пол, а проводник присел перед дверью, от ужаса зажав ладонями голову. Такое ощущение, что я опалил ему уши.
Затылком почуяв опасность, я откинулся в нишу купе и — вовремя! В следующее мгновение загремели выстрелы. Пули, пройдя впритирку с моей драгоценной тушкой, взлохматили обшивку купе. Мягко падаю на локти и, перекинув наган в левую руку, не высовываясь, стреляю вдоль прохода. Матерный вскрик, и в следующее мгновение я услышал падение металлического предмета. Ага, противник остался без оружия — ручонку я ему случайно перебил. Скорее действуя на нервы, чем пытаясь попасть, я еще дважды стреляю в гопника. А, профура! Очко заиграло! Побежал. Высовываюсь и еще дважды стреляю сквозь закрывающуюся дверь. Патронов в нагане нет, но в следующее мгновение я с облегчением слышу грохот падающего тела. Неторопливо перезаряжаю наган и лишь сейчас слышу, как в соседних купе зашевелились люди…
Через два часа в Иркутске трех тяжелораненых бандитов и обделавшегося проводника сдали в теплые объятия линейной милиции, а мой начальничек очнулся только на следующий день. С дикой головной болью, но вполне живой.
* * *
Из своей комнаты я не выписывался. Дураков нет: жилплощадь в столице — это серьезно. Открыв своим ключом общую дверь, я ввалился с баулами в прихожую. В коридоре никого, лишь из общей кухни доносилось звяканье посуды, шипение примусов и их, как всегда, что-то не поделивших хозяек. С моим приходом на кухне притихли, и в коридор выглянула соседка из «бывших». Не поздоровалась, но в кухне моментом все смолкло. Я открыл дверь в свою комнату.
Конечно, моя бывшая супруга и не думала выселяться. Дома ее не было, но по висевшей одежде и домашним тапочкам понял, что без мужского внимания она не осталась. Да и бог с ней. Хотя, судя по раскиданной одежонке, скрашивал ее одиночество совсем не Юзеф Анзельмович, и это хорошо. Как-то не с руки с бывшим начальником ссорится. Лидия Тихоновна совсем распоясалась — придется ей потесниться. А еще лучше — пускай валит на время, куда хочет. А будет выражать недовольство, так я ее хахалю все выступающие конечности пообрываю и пускай доказывает, что было по-другому.
Сбросив баулы, я ринулся вниз помогать извозчикам и Буренко затаскивать вещи…
Оставив начальника осваиваться на новом месте, я за остаток дня успел нанести визит к своему знакомому и, отзвонившись в пару мест, назначил на завтра встречу с интересующими меня людьми. Кстати, бывшей жене я тоже позвонил на работу в машбюро и предупредил о том, чтобы забрала свои манатки и в течение недели не светилась у меня на глазах.
Пока я бегал по делам, Станислав Николаевич вполне освоился на моей жилплощади. Открываю дверь, а он уже за столом сидит, чаевничает. На столе исходит паром еще не остывшая картошка. Сочится жиром нарезанный крупными ломтями осетровый балык. На блюде тонкого фарфора (Лидкина заначка) горкой уложены свежие плюшки. Буренко, оглушительно всхлипывая, пьет чай из блюдца.
— Проходи, чего встал, — начальник небрежно махнул рукой.
— Откуда плюшки? — осведомился я.
— Так к людям иметь подход надо, тогда и они к тебе со всей душей. А то держал тут в страхе всю квартирку и питался, наверное, чем придется.
— Ваша правда, только я здесь и бывал наездами.
— Да ладно, не оправдывайся, дал я там кетового балычка, вот бабы в обмен мне и чай, плюшки и картошку сварганили. Присаживайся, — добродушно заметил Буренко.
Я водрузил на стол портфель и стал доставать продукты, закупленные в коммерческом магазине. Хлеб, колбаса, водка… Завидев бутылку казенки, Станислав Николаевич позеленел лицом, замахал руками:
— Убери! Я на эту отраву теперь и глядеть не могу. — Потом, успокоившись, спросил: — Ну и как наши дела?
В принципе Станислав Николаевич действовал не по правилам. По прибытии ему было положено заселиться в ведомственную гостиницу и сразу доложиться начальству. А он, желая иметь время для маневра, остановился у меня на «хате». А как иначе?
С момента смерти Дзержинского состав центрального аппарата ОГПУ постепенно менялся. Станислава Николаевича в нем мало кто знал, в основном только по поступавшим отчетам. Начальник жаждал личного общения в неформальной обстановке, где сотрудники наших славных органов могут чувствовать себя людьми, а не винтиками государственной машины. Когда и где человек себя не чувствует скованным условностями? Конечно, когда выпьет и сидит прикрытый не мундиром, а простынею, разомлевший после парной. Завтра у нас как раз суббота, и, значит, поздно вечером круг избранных будет заседать в бывших дворянских номерах Сандуновских бань. Вот я сегодня и побегал, и своего добился. О чем и объявил своему начальнику:
— Завтра, после восьми, встречаемся с нужными людьми. С утра едем приобретать новое нижнее белье и банные принадлежности. Дело будет в Сандунах…
* * *
Совсем стемнело, и уже при свете электрических фонарей, заливающих центр зимней Москвы, мы подъехали к Сандуновским баням со стороны Звонарного переулка. У отдельного входа, в еще сохранившихся номерах дворянского отделения, дежурил сотрудник нашей конторы. С охраной, значит, серьезные люди собрались, не обманул Серега Щеглов!
— Вы к кому? — строго спросил коренастый малый с неприметным лицом.
— К Сергею Петровичу Щеглову.
— Сейчас, — дежурный на секунду скрылся за дверью и через пару мгновений, выйдя назад, пояснил: — Сейчас его вызовут.
Надо же — внутри — второй пост охраны.
Сергей только высунул нос наружу и, крикнув: «Заходи», скрылся в помещении.
В просторной комнате, отделенной от общего зала мощными каменными стенами, нас встретил Петрович и угодливо заглядывающий в глаза худой и лысый банщик. Судя по количеству столовых приборов, расставленных на белоснежной скатерти большого стола, собралось не менее дюжины любителей попариться. Мы еще не успели раздеться, как из парилки появились первые «клиенты».
— Прошу любить и жаловать — Костя и Станислав. Именно они сегодня «ставят» баню, — торжественным голосом возвестил Щеглов, когда полуобнаженная публика расселась на кожаные диваны. Вот, так просто — «Костя и Станислав». Всем понятно, что чужие в данное общество не затешутся. Люди солидные, и, хотя петлиц на простынях никто не навесил, наверняка здесь с «кубарями» в петлицах один я. Впрочем, из двенадцати человек троих я знал, у них такие, как я, в адъютантах бегают. А насчет фразы «ставят баню» — это у начальников местная традиция — в очередь накрывать «поляну». Еще с утра от Петровича прилетел порученец, и мы его загрузили дарами дальневосточного края под самую завязку, так что втроем пришлось спускаться с грузом к автомобилю.
Зато теперь за «стол» не стыдно. После того как мы трижды побывали в парной и окунулись в бассейне, все расселись за столом. На белом саксонском фарфоре рдели красная икра, балыки из нерки и кеты, отварные крабы и креветки, льдисто серела вызревшая осетровая икра. Копченые окорока медвежатины, марала и кабарги исходили мясным духом. Запах китайских солений пикантно щекотал ноздри собравшихся.
Дородный блондин с залысинами на крутом лбу поднялся, держа в руке бокал с «ерофеичем», поправил съезжавшую простынь и с заметным прибалтийским акцентом произнес:
— Товарищи, прошу поднять бокалы. Давайте выпьем за нашу Советскую Родину, и нас, ее защитников, прилагающих все усилия для борьбы с внутренним и внешним врагом!
— Ура! — прокричало общество, а я внутренне усмехнулся. Заметил, что сосед слева от меня тоже не смог скрыть усмешки. Вообще, по моему мнению, он не очень-то вписывался в местный коллектив. Шестое чувство подсказывало, что с ним стоит держать ухо востро. В то же время что-то мне говорило, что не стоит упускать шанс пообщаться с этим человеком. Когда, после третьего тоста все опять дружно направились в парилку, я даже не двинулся с места. Остался и мой сосед.
— После выпивки я в парилку не ходок, — сказал я, желая завязать разговор.
— Правильно, «мотор» надо беречь, — одобрительно заметил сосед. И не скрывая насмешки, добавил: — По всему похоже, что наши товарищи слишком буквально воспринимают фразу Феликса Эдмундовича насчет холодных сердец и чистых рук.
Я лихорадочно думал: «Кто же он? Провоцирует меня? Да не похоже. Самоуверен и не боится произносить такие фразы. Значит, имеет право так говорить. Не молод… Седой, сутулый, близорук. А что, если попробовать?»
— А давайте мы с вами выпьем, — предложил я. — «Ерофеича» мы уже пробовали, но у меня с собой есть особая настойка. Восстанавливает силы. Очень полезная мужскому организму. — Я чуть не ляпнул «особенно постаревшему», но вовремя остановился. Поймав заинтересованный взгляд, я шустро достал из портфеля бутылочку женьшеневой настойки.
Вот так! Выпили по столовой ложке — а по жилам как огонь побежал!
— Если не секрет, Костя, а как вы попали на это сборище? Ранее я вас не видел…
В течение вечера, временами отвлекаясь на окружающую среду, я сумел рассказать Александру Васильевичу о делах своих скорбных, выкладывал не всю правду, конечно. Собеседник слушал внимательно и, уже когда прощались в вестибюле, отвел меня в сторону:
— Вот что, Костя, завтра в полдень к вам заедут, передайте с курьером свой доклад. Не сомневайтесь, его прочтут и оценят на самом верху. Да, еще… — тут Александр Васильевич стеснительно улыбнулся: — Пришлите, если вас не затруднит, флакончик напитка, которым вы меня сегодня потчевали…
Буренко не поехал со мной. Вообще он на удивление быстро освоился в коллективе. Оказавшись в компании товарищей по оружию, он замечательно быстро забыл о недавнем отравлении и в скором времени нализался. Кое у кого душа требовала продолжения банкета, и четверо сослуживцев вместе с моим начальником разместились в служебном автомобиле, и машина, дважды азартно прогудев, скрылась, свернув на Неглинку. Мне это было на руку. Следовало, не привлекая внимания непосредственного начальства, до утра отредактировать доклад Аристова. Лидия Тихоновна не посмела распорядиться совместно нажитым имуществом, и дома меня ждала печатная машинка.
Последний лист доклада был напечатан, когда за окном забрезжил тусклый зимний рассвет. С чувством глубокого удовлетворения и спокойной совестью я улегся и проспал до самого обеда. Проснулся от громкого стука в дверь. Вместо ожидаемого курьера в дверь ломился мой начальник.
— Привет, — хмуро заметил он, вваливаясь в комнату и отряхивая снег с шинели прямо на пол. Станислав Николаевич страдал с похмелья, был небрит, и озабоченное выражение, казалось, навсегда поселилось на его лице. — Ты это… короче, Костя, я переселяюсь в ведомственную гостиницу на Льва Толстого. В случае чего, найдешь. Вещи я пока оставлю у тебя. Неудобно, сам понимаешь, с таким багажом там светиться. Только бельишко да бритву прихвачу.
Он быстренько покидал в портфель вещи, набил под завязку фибровый чемодан дальневосточными деликатесами и уже на выходе задержался:
— Завтра меня вызывают на ковер к товарищу Ягоде[41]. Надеюсь, за меня замолвят словечко, и дело не дойдет до Особого совещания[42]. А насчет твоей деятельности я давно составил рапорт. Не ссы, Костя, твою службу на Дальнем Востоке я охарактеризовал только с положительной стороны.
Курьер появился через полчаса после ухода Буренко. Предъявив удостоверение сотрудника дипломатической (!) службы при Совете народных комиссаров. После предъявления таких корочек я безропотно отдал ему в руки свой доклад. Мне посоветовали ожидать ответа не менее трех дней, после чего курьер скрылся, оставив после себя запах дорогого одеколона.

Глава 9
Александр Васильевич Гаранин. Личный советник Хозяина

Поздно вечером придя в свою одинокую, холостяцкую квартиру, перед сном я, как ни устал, но все же заставил себя прочитать опус, предоставленный мне этим милым юношей.
При всей симпатии к этому молодому человеку могу сказать, что доклад писал не он. Здесь чувствовалась рука зрелого человека. За четкими фразами и сделанными выводами я почуял родственную душу. Военная косточка! Автора выпустили из того же гнезда, в котором воспитывали и меня, а именно из Академии Генерального штаба Российской армии. Не мог такое написать юноша с незаконченным гимназическим образованием. Не верю я в гениальность не подпитанную соответствующей базовой подготовкой. А еще — за полгода практически невозможно собрать и обработать столь обширный материал. По моим сведениям, Костя находился в командировке на Дальнем Востоке менее семи месяцев и все это время занимался отнюдь не кабинетной работой. Ну да бог с ним. Все мы не без греха…
Тема доклада до боли знакомая — Дальний Восток. Самое уязвимое место в нашей внешней политике. Мнения членов политбюро и правительства разделились, многие из них твердо придерживаются политики интенсивного экспорта революции. В конце прошлого года я предупреждал Хозяина, что наши активные действия[43] в Китае не останутся без внимания. Не прошло и трех месяцев, как мои прогнозы начали сбываться. Сначала в феврале бритты прислали ноту протеста, якобы мы нарушаем правила торгового договора от 1921 года. Затем в мае Великобритания пошла на разрыв дипломатических отношений, напрямую заявив о неприемлемости вмешательства в дела Китая (можно подумать, они сами в сторонке стоят). По ходу пьесы Чан Кайши в апреле разгромил коммунистические отряды, залив Шанхай кровью, а не далее как на прошлой неделе случившееся кантонское восстание подавлено правительственными войсками и десантом объединенных сил Запада[44].
Наши партийные бонзы плоховато разбираются в хитросплетениях китайской политики. После смерти Сунь Ятсена гражданская война в Китае вошла в новую, более острую форму. Гоминьдановцы воюют с японцами, коммунистами и армией генерала Чжан Цзолиня. Глава этой партии — Чан Кайши опирается на местных владельцев крупных капиталов и на данный момент ищет помощи у американцев. Коммунисты воюют и с генералом, и с армией Гоминьдана — помощь получают от Советского Союза. Советский Союз вынужден сотрудничать с японской марионеткой Чжан Цзолинем, так как КВЖД находится в зоне, контролируемой его войсками. Вот такая петрушка! Я пытался довести свое мнение по Восточному вопросу до сведения ответственных товарищей. Но к моим советам пока не очень-то прислушиваются.
Мои прогнозы сбылись. Куда там проявлять имперские амбиции с голым-то задом! Второй раз на одни и те же грабли! Сначала орали: «Даешь мировую революцию», но после того, как по мозгам в Польше получили, умолкли на время. Основного нашего ревнителя веры в мировую революция Левушку Бронштейна, слава богу, убрали от руководства. Хорошо, теперь самое время в собственных делах разобраться да в границах не поубавиться. То, что в центре Китае происходит, мы знаем, а вот на то, что под носом творится, совсем не обращаем внимания. Во всяком случае, небезынтересен момент в докладе Рукавишникова о сосредоточении по нашим границам поселений китайского «казачества». Таких сведений китайская резидентура нам не присылала. Этот доклад пойдет в довесочек к собранным мной сведениям в последующем, когда Хозяин решит выступить на Совете труда и обороны. А как поступим с Костей? Да пусть выполняет собственную работу.
Я ознакомился с рапортом Буренко — парень просто какой-то бог в решении тактических задач местного значения. Рановато отстранять Костю от оперативной работы. Грех не использовать такое сочетание ума, молодой энергии и редкой подготовки, а если головенку не открутят, то года через три переведем данного товарища в разряд номенклатуры центрального аппарата ОГПУ. Если самих к этому времени в распыл не пустят. Ха, ха.
Укладываясь в одинокую постель, я с удивлением ощутил, что мне хочется женщину! Надо же, давно таких позывов не испытывал, мне уже далеко за пятьдесят, работаю в напряженном ритме, в последнее время только верхней головой. А сегодня такая вот оказия случилась. Несколько капель женьшеневой настойки вдруг напомнили, что я еще вполне мужчина. Только сейчас я понял, на что намекал Костя, расхваливая это чудо-средство. Впрочем — никаких проблем. Поутру придет Софья Михайловна и помимо приготовления завтрака и уборки помещения с удовольствием удовлетворит и другие мои потребности. Хе-хе, давненько я ее не баловал своим вниманием…

Глава 10
Константин Рукавишников. Пертурбации

Двое суток я маялся от безделья, безвылазно сидя в своей комнате, а затем время понеслось вскачь. Сначала меня ознакомили с приказом о моем назначении начальником учебного центра по подготовке боевых групп. При этом, о, приятная неожиданность! Меня повысили в должности, и я получил сразу по две шпалы в петлицы[45]. Ознакомил меня с приказом старый знакомый — Сергей Петрович Щеглов. В «контору» не вызывал, что меня попервоначалу удивило. Приехал ко мне домой и прямо с порога, заметенный снеговой пылью, сразу и зачитал приказ о назначении. Крепко обнял и обрадовал с порога: «Я назначаюсь твоим куратором. На смену Буренко в ДВК направили. Вечером обмоем твои шпалы, а сейчас готовь список снаряжения и оружия с учетом на сотню курсантов, а инструкторов для школы я тебе сам подберу». Петрович покровительственно похлопал меня по плечу и скрылся за дверью…
Прежде чем составлять список, я задумался. В принципе все снаряжение можно было получить на военных складах ДВК, но я всегда придерживался принципа: дают — бери. Кладовщики — рыбины хитрые, и им чихать на грозные предписания, особенно исходящие из далекого центра. А здесь мне дали полный карт-бланш, составляй список, исходя из своего опыта и фантазии. Военные склады в Москве богатые, а доставка груза не моя забота, Менжинский платит.
Перечень требуемого занял три печатных листа. Учел, кажется, все, начиная от портянок и заканчивая только что принятыми на вооружение пулеметами Дегтярева. Петрович, ночевавший у меня, утром протерев глаза после пьянки, аж крякнул, вглядываясь в список.
— Ну, я понимаю, сотня трехлинеек на сотню курсантов — нормально. Но зачем тебе дюжина пулеметов? Двести тысяч патронов 7,62. Ты что там, собираешься завоевывать Китай или Корею отбивать у японцев?
— На каждое отделение по пулемету, чтобы каждый курсант к концу обучения разбирал и собирал оружие быстрее, чем девку раздевает, — ответил я.
— Плохое сравнение, — пробурчал Петрович, — иная девка тебя сама быстрее «разденет», чем ты чихнуть успеешь. Ну а патронов зачем столько? Ведь по две тысячи на бойца выходит!
— Правильно, у нас в войсках на стрельбах по три патрона на новобранца выделяют. Хорошим стрелком после трех выстрелов не станешь, а за подготовку бойцов ты сам потом с меня спросишь.
— Да, аппетит у тебя не слабый. Может, тебе еще до кучи автоматов Федорова или Томпсона подкинуть? У нас и они есть.
Петрович жмурился, как кот на сметану. Сам все знает, но испытывает, сволочь!
— Автомат Федорова грязи боится, да и где я нестандартные патроны возьму, когда выделенный боезапас закончится? Автомат Томпсона вообще балалайка — прицельная дальность стрельбы всего сто метров. Мы не в городе воевать будем. Пущай из них американские бутлегеры друг в друга пуляют.
Отметив на листах что-то для себя, Петрович вдруг заторопился:
— Ладно, с твоим запросом все понятно, инструктор — специалист по взрывчатым веществам мне отдельный список составил. Пора браться за дело.
Не успел я до конца прибраться после вчерашнего загула, как в дверь громко постучали и на пороге возник Станислав Николаевич, в запорошенной снегом шинели, без знаков различия в петлицах.
— Я за вещами, — решительно заявил он.
«Никак разжаловали? — пришла в голову глупая мысль, и тут же я мысленно рассмеялся: — Какое разжалование? Буренко человек номенклатуры, таких или сразу ставят к стенке, или…»
— Понизили в должности. Переводят в Среднюю Азию, — как бы продолжая мою мысль, заявил бывший начальник. — Командиром Пянджского погранотряда, буду теперь басмачам задницы отстреливать! — захохотал он, но его глаза при этом не смеялись.
Собрав в кучу вещи, он на секунду растерялся:
— Ты поможешь спустить вниз? Меня там извозчик дожидается. — И, получив согласие, бросил выразительный взгляд на сиротливо ютившуюся на столе початую бутылку коньяка.
— Давай, Костя, примем на ход ноги.
«Все же мудрое у нас руководство, — думал я, чокаясь с Буренко. — Увольнять таких людей опасно, могут сболтнуть от обиды что лишнее. А так перевели, служи, карабкайся по ступенькам карьерной лестницы». И в этот момент на меня «нашло». В глазах потемнело, в следующее мгновение я увидел залитую солнцем пыльную площадь в центре какого-то кишлака, окруженную глинобитными лачугами. Разъяренные лица дехкан и распаренную физиономию моего бывшего начальника с распятым в яростном крике полногубым ртом. По улице неслись всадники в буденовках, но над головой Буренко уже взметнулся тяжелый крестьянский кетмень…
Станислав Николаевич уже было шагнувший к двери, видимо, тоже что-то почувствовал и, развернувшись твердо глядя мне в глаза, произнес:
— Запомни, Костя, мы с тобой винтики государственной машины, которые со временем гнутся от усталости и подлежат безжалостной замене.
Что он хотел сказать этой фразой, я понял десятилетие спустя…
* * *
Через две недели, в крепкие январские морозы, из Москвы вышел состав, в одном из вагонов поезда ехал я с первыми курсантами нашей школы.

Глава 11
Александр Гаранин. Секретное заседание Политбюро ЦК ВКП(б)

Собрались, как всегда, в зале заседаний Совнаркома Московского Кремля.
На повестке дня — подведение итогов международной политики за прошедший год. Во главе П-образного стола председательствовал Рыков. Слева от него сидел Хозяин, справа Бухарин. Далее по обеим сторонам, напротив друг друга, разместились кандидаты и члены политбюро, из посторонних присутствовали только я и Поскребышев.
Итог прошлогодней нашей международной деятельности можно было охарактеризовать одним словом: «просрали». Примерно так, но более культурными словами и выразился наш блистательный оратор, шаржист и умница — Бухарин. Почему шаржист? Да он на всех членов Политбюро рисовал шаржи, на некоторых даже с эпиграммами. Наш безобиднейший всесоюзный староста[46] аж крякнул, прочитав как-то под собственным изображением: «Что на вывеске, то и в магазине». Н-да, отвлекся…
Меж тем Бухарин перечислял факты:
— Неумная политика в отношении Китая привела к разрыву торговых и дипломатических отношений с Британией. Сколько было затрачено сил и средств на свержение марионеточных режимов в Поднебесной! А в результате? А в результате были уничтожены или провалились наши резидентуры ОГПУ и Разведупра. Разгромлено консульство в Кантоне, а его сотрудники после зверских пыток убиты. Бородин[47] предлагал в противовес Японии делать ставку на Чан Кайши. А этот хитрый лис сделал ставку только на себя, в результате, получив от нас помощь, сбросил не только Нанкинское правительство, но и устроил шанхайскую резню. Кстати, а где этот Бородин? А он только недавно побывал в «гостях» у другого нашего «друга», генерала Чжан Цзолиня. Выкупал свою жену вместе с пароходом «Память Ленина», на котором она плыла. Кстати, ни корабль, ни экипаж до сих пор не вернули[48]. Мало того, генерал подмял под себя все управление КВЖД…
— Что ты предлагаешь? — внезапно спросил Хозяин, глядя перед собой тигриным взглядом. Говорил с различимым акцентом, было заметно, что он сильно рассержен.
— Я? Я ничего не рекомендую, я констатирую факты, а предлагать должны военные и разведчики. По-моему, все ясно: или мы теряем КВЖД и международное уважение, или готовимся к боевым действиям. А подготовка к ним предполагает наличие хорошего снабжения вооруженных сил. Мы же собираемся задавить крестьянство, загоняя его в колхозы. Откуда будет взяться хорошему снабжению армии продовольствием и амуницией?
Хозяин, демонстративно отвернувшись от оратора, нервно постукивал чубуком потухшей трубки по столешнице.
— Николай Иванович прав, — вмешался в разговор Рыков[49]. — Мы взяли курс на коллективизацию сельского хозяйства, но переход от частного к коллективному хозяйствованию должен быть постепенным, иначе обрушится вся экономика страны. Мы окружены кольцом враждебно настроенных капиталистических государств и никто нам не поможет в случае наступления голода.
— За золото и другие ценные минералы они нам задницы лизать будут! — внезапно рявкнул доселе «ловивший мух» Ворошилов.
Браво, Климушка! Не зря вчера вдалбливал в твою не совсем трезвую голову, чего именно хочет от тебя Хозяин, год назад запустивший нашего полководца в состав членов Политбюро без кандидатского срока!
— А золото это надо защищать. А восточные рубежи наши практически открыты, на четыре тысячи километров границы зачастую с тяжелым для несения службы рельефом местности всего тысяча восемьсот пограничников! Я уже не говорю о восточных морских границах, где в территориальных водах хозяйничают все кому не лень, — вещал военачальник. — Нам требуются люди в пограничных войсках, требуется в первую очередь оружие и боеприпасы, флот, в конце концов, а тяжелая промышленность у нас пребывает в зачаточном состоянии. Зато в деревнях три четверти населения страны сопли жуют. Не могут оторвать от печи свои задницы и молодежь в город не пускают.
— Не стоит горячиться, товарищи, — улыбнулся Хозяин. — Никто не собирается решать вопрос о коллективизации с наскока. Пограничникам поможем оружием, продовольствием, амуницией. Стоит также подумать: возможно ли повысить мобильность пограничных групп? Может, имеет смысл подумать об увеличении конного состава? Товарищ Рыков, вам как председателю Совета труда и обороны стоит взять на личный контроль постановление, за которое мы сейчас проголосуем. А насчет китайского генерала имеет смысл связаться с товарищем Трилиссером, возможно, решим этот вопрос в кардинальном русле… — Хозяин оглядел собравшихся и еще раз улыбнулся: — Так, с генералом все ясно, переходим к следующему вопросу…
После трехчасового заседания я устал и был изрядно голоден, поэтому приглашение на обед к Хозяину, хотя и удивило (впервые был приобщен!), но и одновременно обрадовало. Обедать предполагалось тесным кругом на даче в Зубалово. Кроме меня в автомобиль Хозяина уселся наш полководец. Во второй машине ехали «кавказские братья» — Микоян и Орджоникидзе. Смеркалось, улочки города были пустынны. Непогода и приближающаяся с неотвратимостью рока трудовая неделя загнала москвичей в жилища. Тускло светящие, редкие фонари и постовые милиционеры, засыпанные снегом, не слишком оживляли городской ландшафт. Бездумно глядя на проносящийся за окном город, я прислушивался к диалогу вершителей судеб.
— Клим, нет, ты покажи, не стесняйся, что это за листочек тебе Бухарин в конце заседания вручил? — смеялся Хозяин.
— Да ладно тебе, Коба, просто для коллекции собираю.
— Нет, ты покажи, — упрямо тянул Хозяин.
— Похож. Точно этаким воробушком наскакивал на нашего Цицерона. И чуб взъерошенный, и морда в профиль прямо как с фотографии[50].
— Пускай рисует, как бы потом петь не пришлось, — сквозь зубы прошептал военачальник. И уже нормальным голосом спросил: — Коба, неужели ты всерьез собираешься идти на поводу у этих уклонистов? Исходя из твоих сегодняшних слов…
— Спокойно, Клим, не все сразу. Триумвират[51] все еще силен. Отправим Троцкого в ссылку, а потом можно и о них подумать.
На некоторое время разговор смолк. Лишь негромкий звук мотора и снежная крупа, стучавшая по стеклам, разрушали иллюзию тишины. За окном мелькали темные силуэты деревьев и одноэтажных построек — автомобили уже выехали из городской черты.
Наконец Клим нарушил молчание:
— Послушай, Коба, с Мишкой Тухачевским надо что-то делать, совсем распустился наш наполеончик. Мне докладывали, что чуть ли не каждый день новую бабу в койку тянет.
— А может, они сами к нему липнут? Обаятельный красавчик…
— Сами, конечно, — согласился главвоенком.
— И что, ни одна не пожаловалась?
— Нет.
— А жена нашего павлина к тебе не обращалась?
— Пока нет.
— Значит, нам остается ему только позавидовать, — вздохнул, думая о чем-то своем, Хозяин.
«Ловко отбрил!» — подумал я. До меня не раз достигали слухи о вражде между главкомом обороны и его заместителем. Но такие приемы в закулисной борьбе меня всегда коробили…
Обедали чисто мужской компанией. Жена Хозяина к гостям даже не вышла. К концу застолья компания изрядно надралась, хотя начиналось все вполне достойно. От домашнего вина и грузинской кухни у присутствующих поднялось настроение, Серго и Анастас пели песни, остальные как могли поддерживали дуэт. В перерывах рассказывали анекдоты, шутили, а затем Хозяин вышел из-за стола. Отсутствовал не слишком долго, а вернулся злой как черт. Проблемы у него с супругой. На свою беду разнежившись от легкого хмеля, я в его отсутствие рекламировал заинтересованным слушателям свой тонизирующий напиток. Заметив, что Хозяин сильно не в духе, Серго и Анастас деликатно удалились в гостевую комнату. Я привстал, тоже намереваясь пойти на боковую…
— Куда это направился? Сиди! — Хозяин с силой нажал на мои плечи, так что я чуть не промахнулся мимо стула. — Ты чего народу демонстрировал?
— Хреновую настойку, как принял, так хрен того… сразу в рабочее состояние… — пояснил военачальник, успевший в отсутствие Хозяина дважды приложиться к водке.
Хозяин, развернувшись к ябеднику, вкрадчиво спросил:
— Ну и как, у тебя он уже… того?
— Он у меня и без всякой настойки всегда… того, — с пьяной гордостью заявил Ворошилов.
— В том-то и беда твоя, Климушка, что ты чаще думаешь нижней головой, — печально заметил Хозяин. — Ну, давай, Александр, опробуем твой напиток. Надеюсь, не отравимся…
Женьшеневая настойка, наложившись на домашнее вино, дала поразительный эффект: Хозяин пришел в возбужденное состояние, и его потянуло на откровенность:
— Кругом одни недруги. В Политбюро мало на кого можно положиться. Нет умных сподвижников, нахожусь в окружении врагов или исполнителей вроде этого, — собеседник кивнул в сторону задремавшего за столом полководца и горестно вздохнул: — Еще этот идиот Зиновьев вместе с Бухариным… начали кликушничать: «Война неизбежна». Народ сразу все с полок в магазинах смел. Крестьяне зерно попрятали. Все готовы к войне. Кроме меня и армии. А план по хлебозаготовкам сорвали! — Хозяин ахнул десницей по столу — попадали фужеры, зазвенела посуда, и в приоткрывшуюся дверь заглянул встревоженный начальник охраны. — Кулаки! — с ненавистью прошипел Хозяин. — Дельцы, предприниматели… Ты говоришь, что у нас в Сибири и на Дальнем Востоке людей мало? Рабочих рук не хватает? Скоро всех кулаков от западных границ и до Урала депортируем в Сибирь и Забайкалье. Конфискуем имущество, и пускай на новом месте строятся. Они люди предприимчивые. Поднимутся. Частную торговлю задавим налогами, а кто будет сопротивляться, тех тоже в Сибирь или к стенке. Специалистов на Востоке не хватает? Зато здесь их навалом, от безделья с чужих голосов петушками поют. В Сибирь, на поселение!
— А как же быть с кулаками и предпринимателями Сибири и Дальнего Востока, как быть с иностранцами?
Хозяин, размышляя неторопливо, набил трубку. Раскурил и лишь, потом ответил:
— Выходцев из Кореи и Китайской республики выселим из приграничной зоны независимо от классовой принадлежности. Пуповиной они со своей Родиной связаны. Случись конфликт между нашими странами — ударят в спину. Поэтому, кому мила советская власть, милости просим в Казахстан или Западную Сибирь. Остальным — скатертью дорожка, на историческую родину. Всю нашу шушеру переселим — из Сибири на Камчатку или на Колыму, с Дальнего Востока в Сибирь или Казахстан. Нельзя им давать обрастать собственностью, иначе обнаглеют и потребуют власти…

Глава 12
Константин Рукавишников. Начальник диверсионной школы

Любая ответственная работа в войсках начинается с бардака. Такое заявление могут понять только служившие в российской армии. Бардак в нашем понимании совсем не бордель и лупанарий. Это вояки Западной Европы привычно воспринимают блага цивилизации. Наш воин непобедим, потому что не ослаблен всякими излишествами. К чему это я? Расскажу все по порядку.
В предписании, полученном в Москве, четко обозначалась точка нашего прибытия: «Поселок N-ский Приморского края», который находился в пятидесяти верстах от Никольска Уссурийского. Прибыли ночью. Пока маневровый паровоз загонял наши вагоны в тупик, я решил сходить на разведку. Н-да. Картина Репина «Не ждали». Ночь, станция, одинокий фонарь в сером проблеске зимней вьюги и ни одной живой души. Устремляюсь, как бабочка на свет, подталкиваемый в задницу поземкой, и через пять минут вваливаюсь в помещение. Тепло и вонько. Трое сидят за столом и режутся в карты. В углу на лавке кто-то спит, поджав под шинель ноги. Я, конечно, не ожидал, что нас встретят с оркестром, но, во всяком случае, рассчитывал, что будут ожидать подводы. От станции до расположения кавалерийской части, где мы должны были расквартироваться, было никак не менее семи верст. В смысле сами бы мы дошли, не замерзли, но вот унести на горбу весь сопровождающий нас груз не представлялось возможным. При моем появлении картежники синхронно подняли головы. Не составило труда определить, кто есть кто: лицом к двери сидел милиционер, сбоку от него — дежурный по станции, а спиной ко мне телеграфист. Дежурного я определил по сигнальным флажкам, торчащим из кармана объемного тулупа, висящего на спинке стула. Милиционер был при форме, а телеграфисту просто было положено находиться среди этой компании.
— Здорово, курцы! Связь с Владивостоком есть? — деловито бодрым голосом спросил я.
На секунду присутствующие онемели от такой наглости. Первым опомнился представитель власти.
— А вы, гражданин, кто такой? Предъявите документы! — милиционер построжел лицом и, поднявшись в полный рост, недвусмысленно поправил кобуру на портупее. В целях сохранения секретности я в пути носил шинель без знаков различия и «товарищ» куражился ровно до того момента, пока я не предъявил ему корочки, после чего все трое поступили в мое полное распоряжение.
— Где положенный по инструкции кипяток? У меня бойцы замерзают в вагоне! — орал я на дежурного.
— Не извольте беспокоиться, товарищ, — лепетал дежурный. — Через час все будет. Бак наполнен, дрова есть… Станция у нас проходящая, так что редко кто требует, — оправдывался железнодорожник, пятясь к выходу.
— Телефонная связь есть? — спросил я у телеграфиста.
— Только с Уссурийском.
— Беги, дозванивайся до Владивостока! — рявкнул я, и телеграфист скрылся в своем закутке. Милиционер выскользнул в ночь еще до разноса, и я, наконец, обратил внимание на мирно похрапывающее тело. В тусклом свете электрической лампочки я все же разглядел на шинели у спящего три кубаря в петлицах. Вполне возможно, военный дожидался именно нашу группу. После моего бесцеремонного хлопка по плечу вояка вскочил с лежбища. Волосы дыбом, глаза стеклянные.
— А? Что? Уже приехали?
— Приехали, приехали, товарищ командир. Ты не меня ждешь? — И без промедления представился: — Константин Рукавишников.
Мой собеседник — чернявый парень на вид чуть моложе меня, близоруко щурясь, совсем не по-военному протянул ладонь вперед:
— Да, да, именно вас я и дожидаюсь. Стукало Глеб Евгеньевич. Прислан Далькрайкомом в школу разведки в качестве политработника.
Вот это подарочек! Мало того что стучать на меня будет, так еще с ходу в незнакомом помещении военные секреты разглашает!
— Вот что, Глеб Евгеньевич, — жестко взяв комиссара под локоток, вывел его из помещения и только на перроне спросил: — Где подводы из кавалерийской части?
— Я торчу здесь уже третьи сутки, — решительно освободившись из захвата, заявил комиссар. — В шифрограмме было сказано, что вы прибудете двадцать четвертого. Десять подвод на станции сутки стояли.
Н-да, или у нас шифровальщики не в зуб ногой, или начальство заблудилось во времени. Впрочем, будем решать проблему.
— Вы без транспорта?
— Почему. Лошадь в сарае при станции.
— Тогда давайте, Глеб Евгеньевич, аллюром «три креста» [52] в часть.
— Что, прямо сейчас?
— Да, да. Дорогу помните?
* * *
Едва сигнал кавалерийского горна призвал к побудке, как дежурный по казарме сдублировал команду. Шесть утра. На улице едва развиднелось. Но мы, то есть командный состав и инструктора, уже стоим на нашем маленьком плацу. Умыты, побриты, затянуты в не без щегольства подогнанную военную форму. Командный состав представлен в числе двух единиц, то есть меня и Глеба Евгеньевича. За нами расположились: Семен Евграфович Подгорный — коренастый блондин средних лет, инструктор огневой подготовки. Илья Стариков — молодой, но, как мне говорили, уже опытный специалист-взрывотехник. Несколько в стороне от группы стоял прибывший сегодня ночью инструктор рукопашного боя: Григорий Диков был единственным человеком на плацу, одетым не в военную форму, а в синюю зимнюю куртку на меху и теплые шаровары. Вот и весь преподавательский состав, имеющийся в наличии в данный момент.
Остальные преподаватели должны прибыть на днях вместе с последней группой курсантов. А сейчас перед нами выстраивается неполная рота из шестидесяти курсантов, прибывших со мной из Москвы. Третий день только как надели военную форму, и смотрится она на них, как на корове седло. Шинели в складках, буденовки на головах сидят косо. Зато все курсанты комсомольцы-добровольцы и из этого сырого материала я должен за полгода вылепить бойцов. Разведчиков, младших командиров для погранзастав, диверсантов. Каждому в индивидуальном порядке придется подбирать воинскую специальность с учетом предрасположенности. Между прочим, среди курсантов немало китайцев. Щеглов перед отправкой намекнул, что эти ребята после прохождения курсов будут переправлены на родину.
Ну вот наконец построились. Я машинально отметил время с момента подъема. Десять минут. Долго, конечно. Во время Гражданской войны при ночном налете их бы всех вырезали на счет раз. Были случаи. Например, штаб 25-й Чапаевской дивизии казаки во время ночного налета уничтожили полностью из-за нерасторопности часовых и личного состава. Хотя кто знает, что там случилось на самом деле. Все представляется со слов Фурманова. Вполне возможно, что Чапаев, личность склонная к анархизму, по отъезду въедливого досмотрщика-комиссара, на радостях впал в глубокий запой, а с ним вместе и его штаб. Впрочем, это все мои домыслы.
Пока я так рассуждал, мой комиссар перехватил инициативу и толкнул речь. Надо же, сразу видно, что человек никогда ранее не служил в армии. На морозце с утра солдату просто необходимо разогнать застоявшуюся за ночь кровь и речи о великих целях, стоящих перед бойцами социалистического государства, никак этому не способствуют. То ли дело горячая пища. Но до завтрака рановато. Воина помогла бы согреть строевая или физическая подготовка, а тут извольте слушать сказки венского леса. Прерывать речь комиссара я не решился. Себе дороже ссориться с представителем партийной власти. Лучше осмотреться вокруг.
Участочек нам выделили, скажем так, слишком скромный по размерам. Не более 800 метров по периметру. Зато он весь окружен плотным, высоким забором. Внутри периметра три здания. Казарма, учебные классы и склад. Из расположения курсанты выходят только в столовую кавалерийского полка. Кавалеристы пока и не догадываются, чем мы здесь собираемся заниматься. Даже командир полка не извещен. Ему просто было приказано поставить нас на пищевое довольствие и оказывать всяческое содействие.
* * *
Следующий день принес вполне ожидаемое, но тем не менее приятное для меня событие — приехал Дима Знахарев. Мой заместитель, компаньон и просто верный товарищ. Приехал не один — с пополнением курсантов…
После завтрака я сидел в канцелярии школы, изучая личные дела моих подопечных. Комсомольцы-добровольцы, строители светлого будущего, энтузиасты, мать их ети. Из всего личного состава не более десятка имеют хоть какое-то представление о воинской службе. Семеро курсантов ранее служили в ЧОНе[53]. Трое китайцев — участники шанхайских событий апреля 1927 года. Воевали в составе китайской Красной гвардии против гоминьдановцев Чан Кайши. Ребят, служивших в частях особого назначения, пожалуй, стоит поставить командирами отделений. Из китайцев составим отдельный взвод с Ван Бо во главе. Он неплохо говорит по-русски…
Резко распахнувшаяся дверь выветрила все мысли. «Богатым будет», — отметил я, увидев на пороге взволнованного Ван Бо.
— Товарищ командира, там за воротами большой начальника, стоит, ругается.
«Большой начальника» оказался большим в буквальном смысле. Двое внешне невозмутимых китайцев, стоящие в карауле, «в пупок дышали» кроющему матом Митьке. За спиной моего заместителя колыхалась разношерстно одетая толпа.
— Растудыт твою через коромысло! — орал Димка, приплясывая на месте, постукивая друг о друга тонкими хромовыми сапогами. — Люди пешедралом по морозу от самой станции перли, а он теперь не пускает. В часть без вопросов пропустили, а он не пускает!
Митька тыкал раскрытыми «корочками» под нос часовому.
— Читай, черт нерусский, если понимаешь: оперуполномоченный отдела ОГПУ Дмитрий Иванович Знахарев. Твой начальник, между прочим…
Пора вмешаться. Зная Диму, можно было предположить, что дело вскоре дойдет до рукоприкладства. Я вышел из будки КПП.
— Остынь, Дмитрий.
— Остынь, остынь, и так совсем остыли! — машинально проворчал приятель, отрывая взгляд от часового, и в тот же миг раскрасневшееся от мороза и гнева лицо озарилось радостной улыбкой. — Костя, едрит твою налево, ты чего под воротами держишь? — заорал Митька, облапливая меня ручищами.
— Ну, здравствуй, здравствуй, давно стоите?
— Минут десять. Да два часа по утреннему морозцу от станции добирались.
— Ладно, не ворчи, сейчас пообедаем, а потом в баню. Отогреетесь.
Вечером после отбоя сидели вдвоем в моей комнате. В помещении темновато. Свет «летучей мыши» с трудом пробивается сквозь дым сильно чадящей, плохо сложенной печи. На столе сало, крупно нарезанный каравай и початая бутылка «казенки». Выпиваем помаленьку. Митька делится новостями.
— Ваш поезд еще не успел отъехать от перрона, а все в «конторе» уже знали, что Буренко снимут. Кто-то из начальства решил подстраховаться. Не прошло и недели с вашего отъезда, как наш отряд расформировали. Как же, детище проштрафившегося Буренко! Бойцов отправили по прежнему месту службы, а мне приказали сидеть в казарме и ждать событий. Одного только Степана Бурмина и сумел отстоять.
— Отлично, был он командиром отделения, здесь будет старшиной школы! — заметил я. — То, что отряд расформировали, конечно, жалко, бойцы научились действовать, как одно целое. Только, думаю, они и сами были рады разбежаться, у многих семьи, а тут полгода на казарменном положении обитали. — Я на короткое время замолчал. Чокнулись, выпили по чуть-чуть.
— Кстати, ты Татьяну не видел? — спросил я, переждав водочный ожог.
Митька заулыбался во всю пасть.
— Блин, основного-то я тебе и не сказал. Я женился!
Сидим, глаза лупим друг на друга. Спустя несколько мгновений осторожно переведя дыхание, спрашиваю:
— Это на ком?
— На подруге твоей Татьяны. — Митяй сладко затянулся папиросой, выдохнул и продолжил рассказ: — Через две недели после твоего отъезда Татьяна пришла в казарму проведать, нет ли от тебя вестей. Пришла не одна, а с подругой Галей. Одной ей неудобно по казармам шляться. Поинтересовалась, не звонил ли ты? А я как Галку увидел, стою столбом и слова вымолвить не могу. Дюже красивая. Кое-как оклемался, разъяснил, что от тебя ни слуху ни духу. Опечалилась деваха, ну я и увязался их проводить, все равно в казарме делать нечего. Довел Галюню до дома, назначил ей свидание. А потом как-то все просто — на следующий день остался у нее ночевать. Сразу после Нового года мы и расписались…
Митька наслаждался произведенным эффектом, пускал дым кольцами и жмурился от удовольствия.
— Кстати, послезавтра они обещали приехать.
— Кто «они»? — осевшим голосом спросил я.
— Татьяна с Галей.
— Совсем с глузда съехал? Где мы их поселим? Школа на особом положении.
— Поселим в поселке при станции, — беспечно отмахнулся Митька. — Кавалеристы свои семьи как-то ведь пристроили?
— Ладно, ты кашу заварил, вот сам по утряне и езжай в поселок, договаривайся.
Сказал — и на душе сразу потеплело. Конечно, квартирный вопрос не самый важный! Главное, я скоро увижу Татьяну.
Вместе с хорошим чувством меня посетила некая тревога.
— Надеюсь, ты про наши совместные дела своей подруге не рассказывал?
— Что я, дурной? Жене необязательно знать, откуда добываются деньги.
Убиться можно! В голове моего приятеля появились зачатки здравомыслия!
— Полагаю, что ты не сдал совместно нажитый капитал в сберкассу? — вроде как в шутку, но с некоторой тревогой спросил я.
— Как можно! Все привез с собой.
* * *
Это было как наваждение. Весь день, выполняя свои должностные обязанности, я только и думал о предстоящей встрече. Смутно помню, как разговаривал, шутил, отдавал распоряжения и с нетерпением ждал появления Дмитрия, еще с раннего утра уехавшего на станцию встречать наших женщин. Митька появился ближе к вечеру. Довольный, как кот, объевшийся сметаны. Лишь только не облизывался.
— Что так долго? — сдерживая себя, спросил я.
— Так, это… устраивались, то… се.
— Знаю я твое «то, се». Адрес давай, где остановились.
— Да нет в поселке никаких указателей. Одна улица, от въезда пятый дом с правой стороны.
Через минуту я уже мчался к одной из полковых конюшен, где меня второй час дожидалась подседланная лошадь…
Дом был большим и новым. Рубленный из вековых сосен пятистенок под снеговой крышей выглядел нарядным как пряник. После стука ворота беззвучно отворились и пожилая, но еще крепкая хозяйка, поздоровавшись, приняла повод.
— Иди, иди, милок, лошадку я сама обихожу. — И ласково подтолкнула меня к крыльцу.
В доме меня, конечно, ждали и ждали с нетерпением. Не успел переступить порога, как ласковые руки охватили мою шею.
— Приехал, приехал!.. — шептали губы, пока я не поймал их в плен.
Не разрывая объятий, через мгновение мы вдруг очутились в углу комнаты, на просторном ложе. Руки проворно замелькали, срывая с себя одежду. Белая, хрустящая простынь, бархатная кожа и умопомрачительно родной запах любимой женщины. Как же я по нему соскучился! Неистовость и нежность одновременно. Крики страсти и слезы счастья на бесконечно милом лице…
Первая волна, накрывшая нас, схлынула. Обмякшие и чуть-чуть усталые, мы лежали, тесно прижавшись друг к другу.
— А где же твоя подруга?
— Галюня сегодня ночует на хозяйской половине. — Татьяна нежно покусывала меня за мочку уха, как бы приглашая к продолжению банкета. Ну что ж, я не заставил себя долго ждать. Рывком посадив подругу на себя, покусываю сразу взбухшие соски, руки бегут вдоль позвоночника, ниже, ниже по ягодицам, приподнимают легкое тело, и вот мы снова слились. Неистовая амазонка, крепко вцепившись в мои бедра, бодро скачет на моих чреслах. Мы заканчиваем одновременно. Это как последний миг жизни, как последний вздох…
В школе я появился только во второй половине дня. Курсанты, только что вернувшиеся с обеда, разбежались по классам. При входе в казарму мне встретился наш комиссар, подозрительно посмотрел на меня, но, так и ничего не сказав, умчался по своим делам. На политинформацию опаздывал, наверное. В канцелярии, за столом, в полном одиночестве сидел мой заместитель и усердно заполнял какой-то формуляр. Поднял голову, улыбнулся.
— Сияешь, как только что сорванный огурец! — прокомментировал по-своему он мое состояние.
— Что, такой же зеленый? — отшутился я.
— Нет, просто глянцевый.
— Поздравь. Мы с Татьяной сегодня были в поселковом совете. Зарегистрировались.
— О! Не зря, значит, я тебя от комиссара сегодня прикрывал! Вцепился, понимаешь, с утра: где начальник школы? Почему на разводе не присутствует? Ну, я ему выдал, что ты еще с вечера уехал в никольскую комендатуру по очень секретному и важному делу.
— Это какому? — озадаченно спросил я.
— Слушай, что пристал? Сам придумаешь. Видишь, я сейчас занят. По твоему, между прочим, приказу список личного состава по отделениям распределяю.
— А, тогда ладно, работай, работай. Хотел тебя до завтрашнего утра отпустить. Наши дамы завтра уезжают.
Митьку как ветром сдуло. Пришлось мне самому формуляр заполнять…
* * *
Весна пришла с первым тихоокеанским муссоном. Потеплело, ветер нагнал тучи, и вместо снега с неба посыпался мелкий моросящий дождь. Пришлось временно сократить конную выездку и дальние пешие марши с полной выкладкой, которыми в течение месяца «баловали» курсантов. Вместо утомительных маршей, во время которых осваивалась и основная программа, остались только стрельбы на полигоне, тренировочные схватки на свежем воздухе и, конечно, практика по взрывному делу. Не обделял своим вниманием бойцов и наш комиссар. Правда, здесь не обходилось без казусов. Во время вечерних политиформационных лекций утомленные курсанты, угревшись в теплом помещении, сразу впадали в спячку. Комиссар бесился и требовал переноса агитационно-просветительной деятельности на утренние часы.
— Никак нельзя, Глеб Евгеньевич, — убежденно доказывал я. — Курсанты еще не подготовлены должным образом. Через месячишко, когда окончательно освоятся с оружием, будем проводить ночные учения, вот тогда курсанты с утра в вашем полном распоряжении.
— Не выспавшиеся, они все так же будут дремать на лекциях, — горько заметил комиссар.
— Ничем помочь не могу, Глеб Евгеньевич, для меня важнее боевая подготовка, чем лекции о международном положении. В школу набирали в первую очередь людей политически грамотных и верных идеям коммунизма. Так что повременим с огранкой наших «алмазов». День лучше начинать с физических нагрузок, когда нет еще усталости и внимание предельно сосредоточено. Иначе нам не избежать большого отсева.
Действительно, за неполный месяц обучения у нас уже четверо бойцов выбыло из строя. У курсанта Михайлова при неловком обращении полыхнул взрывпакет, в результате чего парень остался без двух пальцев. Один из курсантов поломался во время скачек по пересеченной местности, а еще двое получили серьезные увечья во время тренировок по рукопашному бою.
Вообще-то я очень доволен работой Григория Дикова. Не человек, а легенда. Правда, только среди узкого круга заинтересованных лиц. Казак с Урала. Судя по восточным чертам лица, лихие предки Григория не чурались родства с местными аборигенами. С детства увлекался борьбой, а в последующем — рукопашным боем. Еще в 1904 году молодым парнем участвовал в обороне Порт-Артура. Попал в плен. В Японии по удивительному стечению обстоятельств попал на хозяйственные работы в школу боевых искусств, клана Токэда. Присматривался к тренировкам, полегоньку изучал язык и в какой-то момент смог показать себя, так что местные мастера удивились проворству русского паренька. Видимо, он смог чем-то покорить мастеров боевых искусств, раз они позволили ему в течение нескольких лет изучать технику айки-дзюцу. Вернувшись на родину, Григорий ничем не проявлял себя, ведя обычный образ жизни, но форму, очевидно, поддерживал. В Первую мировую войну был призван во второй срок и так и не попал на фронт. Зато в восемнадцатом году он оказался в поле зрения органов ЧК и с тех пор служил при нашей конторе.
Я частенько присутствовал на занятиях по ближнему бою. Иногда в виде разминки и для престижа сам принимал участие в схватках. Но только не с Григорием! Отношение Дикова к «чистой» схватке голыми руками было, мягко говоря, ироничным. О чем он не преминул сообщить на вводном занятии…
Серое зимнее утро. Утоптанная площадка позади казармы. Взвод курсантов топчется, стоя по краям круга. В центре площадки, сцепив руки за спиной, прохаживается Диков.
— Замерзли? — улыбнувшись сквозь вислые усы, внезапно спрашивает он. — Ничего, ребята, скоро согреетесь. Сначала только расскажите, как вы себе представляете ближний бой один на один?
Курсанты молча переглядываются, наконец Коля Дыхов — правофланговый взвода — несмело отвечает:
— Ну, значит, должны голыми руками поломать безоружного противника.
— Да? А зачем так сложно? Вы же разведчики! Во время операции каждый вооружен. Надо очень постараться, чтобы не найти оружия под рукой, даже если предположить, что все патроны расстреляны, а винтовка и нож куда-то затерялись. Оружием может послужить любой камень или палка. Если разведчик дерется голыми руками, значит, он полный раздолбай, и не думайте, что ваш противник окажется таким же. Моя основная задача и заключается в том, чтобы научить вас успешно действовать против вооруженного врага с помощью разнообразных подручных предметов.
Диков медленно пошел по кругу, внимательно всматриваясь в лица курсантов, и продолжал:
— Но, скажу прямо, даже у обученного бойца мало шансов выжить в схватке с опытным убивцем. Уверен, что мало кто из вас убивал вообще, даже стреляя с большой дистанции, а уж в ближнем бою участвовали единицы. Мало того, найдутся среди вас и такие, которые в своей жизни даже кролика не забили. И вот такой, возможно, прекрасно владеющий техникой боец, впервые насадив на штык своего супостата, вдруг чувствует запах крови и говна, вылезающего из пробитых кишок. Боец мгновенно слабеет, у него темнеет в глазах, и он не видит, как к нему подбирается другой противник. Я не хочу, чтобы вас прикончили в первом же бою. Поэтому помимо физической закалки будем закалять ваш дух. С завтрашнего дня и до конца обучения за вами закреплена полковая бойня. Забойщики не боятся запахов крови и испражнений. Ну а теперь о самом главном: главная составляющая победы над супостатом — собственное, я бы сказал, нестерпимое желание выйти живым из боя. Настроишься правильно — выживешь. Обучить такому невозможно, но есть приемы, с помощью которых можно создать необходимый перед боем настрой. Этим приемам я также постараюсь вас обучить…
Григорий оглядел замерзших курсантов:
— А теперь быстро сняли шинели и бегом марш, по периметру, вдоль забора…

Глава 13
Константин Рукавишников. «Дан приказ ему на запад…»

«По вагонам!» — прозвучала команда, и все пришло в движение. Часть курсантов, запрыгнув в теплушки, с прибаутками, с веселым матерком принимали поклажу у своих товарищей. Коноводы осторожно заводили лошадей по перекидным мосткам в вагоны. Старшина Бурмин кричал на зазевавшихся было возчиков, доставивших необходимые нам грузы. С неба опять сыпал мелкий дождь. На ветке пристанционного тополя орала одуревшая от любовного пыла одинокая ворона. Командный состав, стоя под навесом несколько в стороне от платформы, молча взирал на это безобразие.
Школа ехала на полевые учения…
Предыдущие три месяца полигоном нашей неуемной деятельности служила обширная территория вдоль границы от поселка Гродеково до Турьего Рога у озера Ханка. Маршруты, надо сказать, не из легких, особенно по зимней поре, приходилось преодолевать в основном на лыжах при полной боевой выкладке. То есть с винтовкой, с приличным боезапасом, при холодном оружии и прочей амуниции, с минимальным пайковым довольствием на пять суток. Пулеметчикам было еще тяжелей, хотя во время движения путь за них торили другие.
По прибытии в намеченный район, невзирая на погодные условия, проводились учения, заканчивающиеся обычно боевыми стрельбами. Дважды наше подразделение участвовало в настоящих боевых операциях. Первый случай произошел без моего участия (уехал во «Владик» с отчетом, заодно супругу повидал), так что знаю только то, что имела место стычка с остатками белогвардейской банды, преследуемой пограничниками. В результате никто из наших бойцов не пострадал. Обстрелянные бандиты скрылись в прибрежных тростниковых зарослях у озера Ханка.
Неделю назад в бою с бандой Алексеева я принял непосредственное участие…
Весенняя распутица ограничивала наши передвижения по местности, поэтому на сегодня намечался короткий маршрут в район станции, где наши саперы будут отрабатывать закладку учебных мин (операция была согласована с железнодорожниками). Остальным курсантам предстояло пройти еще несколько километров до заброшенного хутора. В учебном плане у меня на сегодня значился штурм закрытых помещений. Первыми за ворота лагеря вышло боевое охранение — семь бойцов с командиром отделения. С самого начала наших походов я взял за непременное правило выпускать вперед разведку — каждый раз в новом составе. После каждого марша следовал вдумчивый анализ действий разведки. Так что на настоящий момент все курсанты имели представление о боевом охранении подразделения на марше.
День выдался теплым, солнечным и ветреным. «Весна. Скоро дороги подсохнут», — довольно заметил едущий рядом со мной Дима Знахарев и, радуясь такой мысли, наддав шенкелей своей кобыле, помчался в голову колонны. Весна, щепка на щепку лезет. А Митька вчера только вернулся из Владивостока, с супругой повидался. Вот и бесится от счастья — жеребец стоялый. Внезапно Митька, было придержавший шаг кобылки, снова наддал ей в бока. Крепкая лошадь, выпрастывая копыта из непролазной грязи, перешла на тяжелый галоп. Я сам невольно погрузил шпоры в бока своей коняги и через короткое время, обогнав колонну, увидел, что Митька о чем-то беседует с одним из наших разведчиков.
— В чем дело? — спросил я, осаживая свою лошадь в двух шагах от разведчика.
— Товарищ начальник школы, на станции что-то неладно. Я первым шел, как увидел, так сразу упал на обочину, наши за мной.
— Что ты увидел? — терпеливо спросил я.
— Двое в нашей военной форме волокли труп милиционера внутрь здания.
— Где командир отделения? — спросил Митя.
— Спрятались, наблюдают за станцией. Меня вас предупредить послали.
— Молодцы! — с чувством ответил я и тут же прокричал: — Колонна, стой!
— Думаешь, банда? — спросил Дмитрий.
— Думаю, не просто бандитское нападение. Это провокация. По расписанию, через полтора часа мимо станции должен пройти экспресс из Китая. Переведут железнодорожные стрелки — пойдет потеха. В экспрессе наверняка много китайских торговцев. Ограбят, пристрелят парочку, и вот пожалуйте бриться — международный конфликт. Поступим так…
Через час полсотни моих курсантов скрытно заняли позиции в ближайшем подлеске напротив станции. Я испытывал гордость за своих бойцов, не зря в течение почти трех месяцев мы их натаскивали в технике маскировки и скрытного передвижения. От нашей позиции до здания станции было рукой подать — не более ста пятидесяти метров. На перроне неспеша прогуливались четверо мужчин в форме командного состава Красной армии. На лавочке под навесом сидели еще четверо — все в гражданском, но явно вооруженные. На крыше не особо высокой водокачки расположился пулеметчик с «льюисом», хищный ствол которого я без труда обнаружил еще десять минут назад. Пулеметчик лежал, беспечно выставив напоказ дурную голову. Может, он и дурень в смысле маскировки, но в предстоящем деле может нас серьезно опечалить. С него и начнем отстрел. До водокачки метров двести. Попаду!
Я взглянул на часы, до прибытия экспресса оставалось менее двадцати минут, но никаких телодвижений со стороны противника пока не происходило. Ага, вот они чего ждали. Вдали показался неторопливо ползущий товарный поезд, и в этот момент я увидел двух женщин, вынырнувших из леса со стороны поселка. Местные пейзанки что-то волокли в корзинах, беспечно болтали, не замечая нависшей над ними опасности. Надо сказать, что бандиты действовали по-военному четко, лишь только сельчанки оказались на перроне, их взяли в «коробочку» и без разговоров затащили в здание станции. Ничем я в данный момент помочь им не мог.
Я ждал, когда группа моих бойцов, ушедшая в обход, займет позиции на краю леса, справа за станцией. С той стороны заросли кустарника доходили до здания станции. Думаю, появление моих ребят с фланга будет полной неожиданностью для банды. Главное, чтобы Дмитрий, возглавивший эту группу, раньше времени не высунулся. Пройдя станцию, товарняк взревел, быстро набирая ход, и скрылся за лесом. В тот же миг из здания вышел железнодорожник в сопровождении вооруженного бандита и скорым шагом направился к семафору. Через минуту сигнальное крыло взметнулось в запрещающем знаке и на всякий случай были переведены стрелки. Все, теперь экспресс застрянет намертво.
Прошло еще пятнадцать минут, а на перроне было все так же пустынно. «Хладнокровные, черти», — с невольным уважением подумал я и тут же передал по цепочке: «Стреляем залпом, сигнал — первый выстрел».
Наконец издалека послышался гудок паровоза, в следующее мгновение из распахнутой настежь двери стали выскакивать бойцы и разбегаться по перрону. Десять, пятнадцать, тридцать два. Похоже все. Я взял на прицел пулеметчика. Поезд тормозил, еще двадцать, тридцать секунд — и цели будут прикрыты. Все, больше ждать нечего, я плавно нажал на курок, голова пулеметчика дернулась и скрылась из вида. В следующее мгновение дружный залп смел значительную часть бойцов противника. Надо отдать должное — оставшиеся в живых мгновенно среагировали. Попадали, быстро расползлись по укрытиям и, несмотря на потери, ответили хаотичным огнем.
Поезд не дошел до перрона. Машинист явно не дурак, смог затормозить, не подставил свою голову под пули, которые в полном объеме свистели над нашими головами. Кто-то из курсантов вскрикнул. «Ранен или убит? Пора бы Митьке проявить себя» — пронеслось в голове, а в следующее мгновение я увидел силуэты двух своих бойцов, умудрившихся забраться на крышу здания. Четыре гранаты одна за другой полетели вниз. Грохот разрывов совпал с очередью, выпущенной из пулемета. Продольный фланговый огонь мгновенно переменил ситуацию. Несколько бандитов попытались укрыться в здание станции. Но огонь был плотный — последний беглец упал уже в дверном проеме. Из двух окон здания еще постреливали, но сектор обзора был явно мал, чтобы держать под контролем всю территорию перед станцией.
— Держать окна под прицелом! Не давайте им высунуться! — заорал я. — Приходько, беги к Знахареву, передай, чтобы к окнам со «слепой» стены подобрались и гранатами их, гранатами… Стой, мудила! Сам не лезь под пули, стороной обойди.
Курсант убежал. Ждем далее, ребята азартно постреливают по окнам. Вижу, как от леса, зачем-то пригнувшись, бегут трое, с ними Митька. «Прекратить огонь!» — звучит команда, и в уши наконец начинают проникать звуки, заглушенные хлесткой стрельбой. Пыхтит паровоз, слышны слабые стоны раненых, деревья, качающиеся под ветром, стучат ветками, где-то тревожно ржут лошади и… в следующий миг все перекрывает грохот взрывов внутри здания. Митька первым скрывается в проеме. Мои курсанты без команды срываются с места, бегут. Из здания — ни звука. Пора было и мне появиться на сцене.
Ах, как все плохо! Вот тебе и отработали штурм закрытого помещения… на практике. Результат удручает. Семеро гражданских лиц, в том числе телеграфист, убиты. Внутренние перегородки помещений наполовину разрушены, истыканы пулевыми отверстиями. Курсанты оказывают первую помощь раненым, вытаскивают наружу трупы.
Телеграфный аппарат с виду цел, да что толку? Телеграфист убит. Телефонные провода вырваны напрочь. Связи нет. Зато есть дежурный по станции, тот, что недавно переводил стрелки. Контуженный малость, но вполне трудоспособен. Склоняюсь над сидящим в углу железнодорожником и на всякий случай спрашиваю:
— Ты цел? Стрелки перевести сможешь? — Он явно не слышит, но на всякий случай испуганно кивает. — Ну, давай иди, — подаю руку и подталкиваю железнодорожника к выходу.
Выйдя на перрон, направляюсь в сторону состава. В руках у меня нет оружия, но скотина машинист держит меня под прицелом. Вообразил, что с помощью одинокого маузера меня можно остановить.
— Спокойно, парень. Видишь, я без оружия. — Для наглядности верчу поднятыми ладонями. — Сейчас переведут стрелки, и дуй дальше, — сказал я, подходя ближе.
— Что это было? — спросил машинист, опуская ствол.
— Нападение на станцию. Если бы мы вовремя не поспели, твой поезд давно уже потрошили. Передай в Никольске, что связи нет, станционный телеграфист убит. Пускай шлют замену. Все подробности через городскую комендатуру, я свяжусь с ними из части…
* * *
Неисповедимы пути Господни… Как и последующая реакция начальства на твои действия.
На третий день после событий я был вызван во Владивостокский филиал нашей конторы, что на Алеутской, 44. Где и был принят, и довольно прохладно своим старым соратником и новоиспеченным начальником в одном лице — Сергеем Петровичем Щегловым. Нет, я не рассчитывал на триумфальный прием, но и холодности в лице старого товарища нисколько не ожидал.
— Проходи, садись, — сухо предложил Петрович, на секунду оторвав взор от бумаг.
Большой у него кабинет. Стол шикарный, зеленого сукна по столешнице. Вокруг такого хорошо бегать по утрам, для поддержания жизненного тонуса. Присаживаюсь на краешек стула, подальше от начальства — поближе к двери. Робость вроде таким образом проявляю. Но Сергей знает меня как облупленного. Служившие в разведке обычно не страдают от комплекса неполноценности.
В очередной раз, оторвав голову от бумаг, Петрович хмуро уставился на меня из-под очков. (Да-да, лихой рубака с казацким чубом, увы, стал более похож на канцелярскую крысу: с проплешиной на голове, животиком, изрядно выпирающем из-под гимнастерки…)
— Ты что же творишь? Мать твою разэдак! Шум на всю губернию. В крайкоме с подачи железнодорожников кричат: «Десятки убитых советских граждан, станционное здание разнесли в щепки!»
— Ну, во-первых, не десятки убитых, а всего семеро. Жертв могло быть намного больше, если бы бандиты добрались до поезда.
— Да знаю я, знаю, — досадливо отмахнулся Петрович. — Ситуацию разрулим. Меня больше волнуют потери среди курсантов. Еще одна такая стычка, и от школы останется пшик. На сегодняшний день сколько у тебя в строю?
— Восемьдесят два курсанта. В бою были убиты пятеро, из них — два китайских товарища. Серьезно ранено семеро.
— Вот видишь… А с начала учебы прошло всего три месяца.
Я пожал плечами.
— Потери неизбежны. Невозможно за полгода превратить новобранцев в классных специалистов и при этом избежать потерь. Кстати, я уверен, что результат операции стоил таких потерь — уничтожено тридцать два бандита, а двоих живьем удалось взять. Один из захваченных — сам главарь шайки, Алексеев. Контужен малость, но для допроса пригоден.
— Где они? — глаза Петровича за стеклами очков хищно блеснули.
— У вас, в подвале. Сдал под расписку.
— Это, брат, меняет дело! Сведения из уст информированного человека нам просто необходимы! — Петрович вылез из кресла, задумавшись, прошелся туда-сюда по кабинету и, остановившись напротив меня, сказал: — Бойцам объявим благодарность с занесением в послужной список. У тебя просьбы ко мне есть?
Я на короткое время задумался.
— Есть личная просьба: жену хочу пристроить в учебную часть при нашей школе. Многие курсанты малограмотны, да и китайцев неплохо бы подтянуть в знании русского языка. Жена у меня по основной профессии учитель…
— Этот вопрос пока отложим, — отмахнулся Щеглов. — Еще просьбы НЕ личного характера?
Не прокатило… Похоже, меня ждут очередные перемены.
— Есть предложение провести полевые учения в другом пограничном районе ДВК. Например, в районе реки Уссури.
— ?!
— Петрович, ты же знаешь, как это бывает. После последнего прорыва банды в Гродековский район стянут войска, оголив другие участки границы. Месяц будут бестолково шариться по всему району в то время, как на других участках, пограничники без армейского контингента явно не справятся. Пройдемся вдоль границы, обозначим свое присутствие, по возможности пощиплем контрабандистов. Да и для курсантов хорошая практика, в новых условиях…
Щеглов, размышляя, постукивал карандашом по столу, долго смотрел в окно и, наконец, выдал:
— Хорошо, через трое суток снимайтесь. Я согласую этот вопрос. — Щеглов сделал пометку в блокноте. — Высадитесь в Бикине…
Я мысленно аплодировал себе: «Ай да Костя, ай да молодца», — дело в том, что помимо служебного рвения в моей инициативе присутствовала доля личного интереса. Очень желательно мне было повидаться с Семой Раскорякиным, проведать нашу женьшеневую плантацию. Посоветоваться с нанайцем, может быть, стоит выкорчевать корни? Все-таки опасно держать такое богатство без присмотра. Но последующая фраза Щеглова перечеркнула все мои планы:
— Да, чуть не забыл, можешь сопроводить своих бойцов до Бикина, а сам — назад, во Владивосток. У меня для тебя есть особое задание…
Ладно, отложим этот вопрос на неопределенное время. Плантация никуда не убежит. Уверен, даже живя в Бикине, Семен не обходит ее своим вниманием…
«Менее трех суток осталось, — соображал я, спускаясь по лестнице. — Поезд отправляется через три часа. Пока доедем, пока доберемся до части — минус еще шесть часов. Времени на то, чтобы повидаться с супругой, совсем не оставалось. Впрочем, о чем это я? Меня, похоже, отстраняют от управления школой. Митька — мой заместитель, вот пускай сам и справляется». Внизу у проходной маялся Бурмин с двумя курсантами. Пока я беседовал с Щегловым, старшина успел сдать наших пленников помощнику дежурного коменданта.
— Расписку получил? — спросил я.
— А как же.
— Сейчас поедете на вокзал без меня. Передайте Знахареву, что буду завтра.
— Старшина, — придержал я сорвавшегося с места Бурмина, — подожди еще минуту, я только записку ему напишу…
Снимаемая нами квартира в доме купца Иванькова мне нравилась. Жилье с отдельным входом, с палисадником, утопающим в расцветшей черемухе и видом на бухту. В небольшой комнате с кремовыми обоями и занавесками на раскрытом окне было очень уютно. На столе кипел самовар. В вазочке тонкого стекла рубиново мерцало вишневое варенье. Пирожные с заварным кремом, бутерброды со свежайшим сыром и черная икра, выложенная горкой в стеклянной икорнице, дожидались своей участи.
Я терпеливо поджидал задерживающуюся на работе хозяйку дома. Ровно в восемь хлопнула закрываемая калитка. По забетонированной дорожке торопливо процокали каблучки и буквально через пару мгновений Татьяна очутилась в моих объятиях… Конечно, когда мы наконец сели ужинать, самовар уже остыл и вкусности, выложенные на столе, не имели первоначального блеска свежей пищи, но нам было на это наплевать. После любовных игр проснулся зверский аппетит, и мы, посмеиваясь и изредка перекидываясь ласковыми фразами, сметали со стола все подряд.
— Может быть, выпьем? — предложил я и, оторвавшись от еды, достал из серванта бутылку сливовой китайской водки.
— Нет, нет — отмахнулась Татьяна, ласково глядя на меня.
— Ну, как знаешь, а я махну за удачу! — Выпил и вытер слезы, набежавшие на глаза, и лишь сейчас заметил, как напряглась моя подруга.
— Ты чего, милая?
— Нас ожидают какие-то перемены?
— Возможно, — слегка смущенно ответил я.
Татьяна отвернулась к окну, пряча в глазах слезы, и чуть слышно прошептала:
— Не хотелось бы никаких перемен в такой момент.
— В какой такой момент?
— Я беременна.
Некоторое время я молчал, собираясь с мыслями. Не то чтобы новость меня ошеломила. Просто вживаться в новую роль отца семейства как-то непривычно. Хотя и приятно, и несколько тревожно.
— Не грусти, Танюш, все переживем. Я пока не знаю, какое меня ожидает задание, скорее всего, ничего страшного…
Мои предположения не оправдались. Лишь только предстал пред ясны очи своего начальства, как меня с порога огорошили, что через двое суток выезжаю в Харбин.
— Костя, не скрою, задание опасное. Две группы провалились, пытаясь провести акцию. Мишина ты знал?… Да, так вот он попался при пересечении границы с грузом взрывчатки. Еще группа китайских товарищей была уничтожена при попытке взорвать дворец Чжан Цзолиня. Но, как говорится, бог любит троицу. Мы учли прежние ошибки, и я практически уверен, что тебе, черт удачливый, повезет больше.
— Так мне что, поручают в одиночку взорвать генерала? — испугался я.
Щеглов подошел вплотную, приобнял за плечи, провел от порога и насильно усадил меня в свое кресло:
— Спокойно, Костик, руки у нас длинные и исполнителей вполне хватает. Но ты на данный момент лучший. Понимаешь, Костя, надо не просто подорвать место, но и убедиться, что объект уничтожен. Конечно, помощников у тебя будет хватать. Да и руководить операцией не тебе. В первую очередь доставишь груз, а потом, после акции, убедишься, что объект ликвидирован. Короче, если объект выживет после взрыва, его необходимо добить.
Все еще видя скепсис на моем лице, Щеглов убеждал:
— Да ты не сомневайся, границу пересечешь в лучшем виде. Мы тебе такие документы подготовили, что ни один полицейский не пристанет и багаж на границе осматривать вряд ли будут. Главное, они настоящие, осталось только тебя сфоткать в гражданке — и дело сделано. — Щеглов покопался в ящике стола и бросил мне под нос британский паспорт. — Смотри, Костя, самый настоящий, а фотографию, будь спокоен, наши мастера так переклеят, что и английские таможенники не заметят подмены.
Я внимательно оглядел лицо, за которое мне придется себя выдавать. По фото на паспорте трудно определить характер человека, но, без сомнения, мужчина был самоуверенный, холенный с детства. Лет чуть больше, чем мне. Очевидно, что задолго до революции родители вывезли его за границу, где он и воспитывался. Есть, знаете ли, определенный шарм у богатеньких «не граждан» нашей страны, вскормленных не на хлебе и картошке.
— Интересно, что стало с этим человеком?
— Шлепнули его, — досадливо поморщился Щеглов. — В наши территориальные воды на яхте заплыли, туристы, мать их за ногу! Пограничная шхуна обстреляла яхту. Экипаж не пострадал, а владельца яхты грохнули с первого выстрела. Жаль, не успели побеседовать, зато смотри: наш бывший соотечественник, по бумагам представитель крупной западной фирмы. Даже чековая книжка имеется и чистый бланк с подписью. Мы тебе ее тоже отдадим. Сумму впишешь сам. Конечно, хорошо бы почистить счетик, но лучше не наглей. Отчет о потраченных суммах предоставишь, как вернешься. (Мне бы его уверенность!) По приезде в Харбин остановишься в гостинице «Модерн». С тобою свяжутся. Пароль не нужен. Связного ты знаешь — вместе в поезде по КВЖД путешествовали…
— Теперь насчет экипировки. Сейчас спустишься на первый этаж. Комната 110. Там тебя снабдят всем необходимым. Да, когда переоденешься, не забудь зайти к фотографу. Лаборатория тоже на первом этаже.
После осторожного стука дверь резко отворилась, и на пороге возник старичок в мятом синем халате, чем-то похожий на взъерошенного Циолковского.
— Вы к нам, молодой человек? Знаю, знаю — Константин Рукавишников, — сказал старичок, пропуская меня в комнату. В длинном узком помещении на стеллажах, где аккуратными стопками, а где навалом, лежали различные предметы одежды. Старик оглядел меня оценивающим взглядом, как бы снимая мерку, и широким жестом отдернул занавеску. В глубокой нише рядами висели мужские и женские костюмы, плащи, брюки.
— Ну-с, молодой человек, начнем с верхней одежды. Сейчас подберем костюм, плащ, шляпу, туфли, затем сорочки, галстуки… Кстати, на вас белье отечественное? Немедленно сменить!
Не понимаю женщин, как они с радостью выдерживают подобную пытку. Старичок-экзекутор согнал с меня семь потов, прежде чем подобрал одежду на свой вкус. Впрочем, то, что я увидел в зеркале, мне понравилось. Светло-песочный плащ-реглан прекрасно сочетался с ослепительно-белой сорочкой и галстуком кремового цвета. Темно-коричневая легкая фетровая шляпа довершала мой наряд. Ну не чекист, право слово, а лондонский денди. Я с сожалением снял с себя обновки. Хотелось покрасоваться перед Татьяной, но, увы, в городе в такой одежде не пройдешься, сразу обратят внимание. Тем временем старик с трудом вытащил из угла какой-то квадратный баул.
— Что это?
— Груз, — последовал краткий ответ.
Мину упаковали в коробку из-под автомобильного аккумулятора. Хорошая маскировка! Остается только надеяться, что таможенники не озаботятся вопросом, зачем везти даймлеровский аккумулятор из Советской России.
* * *
Поздний вечер, за окном моросит дождь, в такт унылому настроению во дворе воет соседский пес. Завтра я уезжаю в заграничную командировку.
— Опять, опять ты уезжаешь… — шепчет Татьяна, медленно водя рукой по моей обнаженной груди. Приятно лежать в ухоженной постели, и если бы не мысли, терзающие мой испуганный мозг, можно было бы сказать, что я доволен собственной жизнью. — Страшно, как страшно! — вторит моим мыслям Татьяна. — Вчера на Миллионке банду китайцев изловили. Говорят, ночами людей грабили, убивали, а трупы на мыло пускали. Никогда больше у ходей мыло покупать не буду!
— Вранье все это. Зачем им с трупами связываться? — возразил я.
— Все равно страшно. Ты уезжаешь, а я опять одна, вернее, вдвоем с маленьким остаюсь.
— Командировка не длительная. Доеду до Москвы и через несколько дней обратно. Не пройдет и месяца, как вернусь.
— Может, я все же отпрошусь с работы и провожу тебя?
— Нет, нет. Не надо. Вдруг за нами следят? Сама знаешь, какая обстановка в городе. Шпионов иностранных разведок вполне хватает, я не хочу, чтобы на тебя обратили внимание. — Враки, конечно, но что не придумаешь ради спокойствия жены? Еду я совсем даже и не в Москву.
— У меня есть для тебя подарок. — Я вскочил с кровати и, пошарив в своем походном сундучке, осторожно положил на грудь жены увесистый сверток.
— Что это? — полюбопытствовала Татьяна, боязливо разворачивая тряпку.
— Бельгийский браунинг, «дамский» вариант. Можно в сумочке носить.
— Я не умею пользоваться, — растерянно произнесла супруга.
— Ничего сложного, смотри. — Я снял пистолет с предохранителя, передернул затвор. — К стрельбе готов, поняла? Теперь потренируйся сама.
Выщелкнул обойму и еще раз передернул затвор. Досланный патрон выскочил из пистолета, я нажал на курок и передал оружие жене.
— На, тренируйся. Таскать с собой не надо, зато дома ночью будешь чувствовать себя спокойней…
* * *
Судя по количеству провожающих на перроне, поезд должен был идти полупустым. Правильно. Туризм в Китае не процветает. Кто без особой надобности поедет в страну, в которой идет гражданская война? Впрочем, мне попутчик нашелся…
Дверь купе медленно приоткрылась, и в образовавшейся щели возникло худое, смуглое лицо с крупным носом, ноздри которого интенсивно шевелились, втягивая в себя местную атмосферу. Не учуяв агрессивной среды, «существо» полностью втянулось в купе. Высокий, худой, как жердь, лысый и черный, как грач (хотя лысых грачей мне встречать не доводилось), представитель избранного народа в нелепом старинном лапсердаке, сидевшем на нем как на вешалке, ничуть не смутившись устремленного на него взгляда, с ходу заявил: «Вы не представляете, до революции я был толще своего папы. Именно покойному принадлежал сей замечательный предмет старины, доставшийся мне в наследство». Не прерывая монолога, человек ловко втянул в купе два огромных баула и, распрямившись, представился:
— Адлер Яков Борисович.
— Владимир Смирнов, коммивояжер, — не счел нужным скрывать я свои «липовые» данные. Через полчаса, когда поезд наконец тронулся, мы уже сидели за накрытым столом. Опровергая ходившие анекдоты, Яков Борисович щедро делился своими припасами, выложив на стол здоровенную вареную курицу, мацу, зелень, редиску, вареную картошку…
Не остался в стороне и я, шмякнув об стол копченым палтусом и осторожно поставив бутылку редкого коньяка.
— О! Коньячок-то шустовский! Дореволюционной постройки! — воскликнул мой сосед и тут же осведомился: — Где достали?…
А через десять минут, опьянев с первой же рюмки, Яков Борисович, возведя очи горе, мечтательно выводил:
— Да, были когда-то и мы рысаками. Ах, эти киевские кафешантаны! Шоколад Жоржа Бормана и «Вдова Клико»! Моя юная жена! Все исчезло при первых же признаках надвигающегося нашествия. Ах, Китти, Китти, неверный мой цыпленочек! Я ли ее не холил? Представляете, мы с ней ни дня не работали! Всем заправляла моя мама. Вы в Киеве имели дело с торговым домом Адлера? Как, вы были в Киеве всего один раз и проездом?! А казались вполне приличным человеком…
Яков Борисович обиженно замолк и, только после третьей рюмки оттаяв, продолжил свой монолог:
— Вы не представляете, Костя, каким ударом был для меня побег жены с молодым прапорщиком Савицким! Но беда не приходит одна — революционный вихрь разорвал трепетное сердце моей маман, а потом в город вошел Петлюра…
Еврей и Петлюра — вещи не совместимые. В первый же день нашествия мне сломали фарфоровую челюсть, и я побежал к лучшему дантисту Киева Иосифу Кацу восстанавливать зубы, утраченные задолго до диалектического материализма. И что я увидел? А увидел я своего старинного друга висящим на фонаре напротив своей почтенной конторы. От всех этих ужасов мои мозги вскипели, сбрасывая остатки покрова с моей головы, и я не придумал ничего лучше, чем бежать из этого города. Рассуждай я тогда трезво, поступил бы, как всякий разумный еврей — бежал в Австро-Венгрию, Польшу или на худой конец в Германию. Но нет, нет, мне втемяшилось в голову, что кисельные берега протекают именно во Владивостоке. Во всяком случае, об этом писал мой двоюродный брат Шмулик Шнеерсон. Бросив все и взяв с собой самое ценное, я очертя голову кинулся в это опасное путешествие. Боже мой! Я целый год добирался до этого отдаленного форпоста бывшей империи! И что я получил? А получил я уехавшего в Северо-американские Соединенные Штаты Шмулика. Бездну проблем в дороге, где у меня отняли почти все самое ценное, и вот я стою на Светланской, разинув рот на бухту Золотого Рога. — Яков Борисович, тяжело вздохнув, опрокинул очередную рюмку в беззубую пасть, и, видимо, вспомнив и приятные моменты жизни, подобрел лицом.
— Знаете, Володя, мир не без добрых людей, и мне помогли встать на ноги, главное, уметь найти таких людей. Вы не имели дел с торговым домом Адлера во Владивостоке?
Несколько мгновений я размышлял. Вопрос был на засыпку. Сказать, что не знаю такой фирмы? А вдруг Адлер один из самых известных коммерсантов Дальнего Востока? А этот человек, назвавшийся его фамилией, проверяет меня на вшивость? И при неправильном ответе меня на первой же китайской станции могут обыскать. А это чревато провалом всей операции.
— Я представитель компании «Нестко», а наша фирма не имеет дел в России, — осторожно начал я и добавил: — Вообще во Владивостоке я проездом.
— Ну, вот и здесь вы меня огорчили, — досадливо заметил Яков Борисович. — А до революции кондитерские изделия фирмы «Нестко» были в ходу России. Впрочем, тогда вы наверняка были слишком юны, чтобы иметь дело с нашим торговым домом, — толково рассудил Яков Борисович и, повеселев, предложил накатить еще по одной. Сотрапезник, быстро двигая беззубыми деснами, закусил мягким куриным окорочком и, еще не прожевав, спросил: — Володя, вы едете до Харбина или далее?
— В Шанхай.
— Надо же, какое совпадение! Я тоже.
Во попал! И как от него отвязаться?
Меж тем Яков Борисович продолжал:
— Ваши руководители абсолютно правы, иметь дела с Советской Россией в нынешнее время совершенно невозможно. Мне пришлось свернуть свою деятельность по причине постоянно увеличивающихся налогообложений. Финансовые инспектора прямо звери. И вот что самое удивительное — не берут взяток! — воскликнул коммерсант, в растерянности разводя руками. — Еду в Шанхай, а оттуда первым же пароходом в солнечную Калифорнию. Шмуля сказал, что климат там благоприятный, как для финансовой деятельности, так и в прямом смысле слова. А вы там бывали?
«Ну что привязался? Как банный лист к жопе, честное слово».
— В Калифорнии не был, я курирую только Дальневосточный сектор, в частности Китай.
— Замечательно! А вы не могли бы написать мне рекомендации? При случае наведаюсь в офис вашей фирмы на Западном побережье.
— Хорошо, но у меня нет с собой письменных принадлежностей, — отнекивался я, для наглядности показывая пустые ладони.
— А вы карандашиком, карандашиком, — увещевал меня Яков Борисович, подсовывая мне волшебным образом очутившиеся в его руках аксессуары для письма.
— Яков Борисович, для коммерсанта такого масштаба письмо, написанное карандашом, будет выглядеть несолидно. Приедем в Шанхай, и я напишу рекомендацию на фирменном бланке…
Наконец экспресс стал притормаживать. Граница… В досмотровой группе пограничного контроля присутствовал человек из нашей конторы, иначе ничем нельзя объяснить, почему не только мои, но и вещи моего соседа не пытались досмотреть. Проверили паспорта, вежливо козырнули и испарились, а жаль. Очень он меня нервирует. А задержать его — раз плюнуть. Чую, Борисыч везет с собой контрабанду. Замолчал, даже взбледнул слегка от напряжения и лишь только когда поезд пересек границу, оживился:
— Знаете, Володя. Здесь даже дышится легче, — заметил он. — Воздух свободы, понимаете ли, пьянит. Может быть, нам действительно… того? — Он выразительно посмотрел на мой портфель, предполагая, что мои запасы спиртного не исчерпаны.
— Давайте сначала пройдем китайский пограничный контроль, — мягко отказался я.
Поезд затормозил на ближайшей к границе станции. И сразу же к вагонам, как муравьи, хлынуло около сотни китайцев в военной форме. Зазвучали резкие команды, и буквально через пару минут в купе вломились четверо.
— С какой целью вы прибыли в нашу страну? — на ломаном русском языке спросил широколицый, очевидно, начальник.
— Я есть беженец, а он есть английский подданный, — зачем-то коверкая почти родную речь, сообщил Борисыч.
— К вам вопросов нет, — сказал китаец, проверив мой паспорт, и с уважением приложил два пальца к козырьку головного убора. — А вас прошу предъявить вещи к досмотру.
Мой попутчик мгновенно побледнел.
— Прошу вас, господин офицер, выйти на минутку, — и фамильярно взял собеседника под локоток.
Ну, нельзя же так! Яков Борисович! Офицер при исполнении, а вы на глазах подчиненных пытаетесь всучить ему взятку, да еще в такой разнузданной форме. Пострадала офицерская честь, а поэтому, думаю, придется вам на некоторое время расстаться с мечтой о сытой американской жизни.
Точно, я угадал. Китаец отдал резкую команду, и моего попутчика подхватив под белы ручки, выволокли из купе.
— Я протестую, я уже почти подданный Соединенных Штатов!.. — донесся последний крик моего попутчика.
— Господин Смирнов, будьте так любезны указать на вещи, не принадлежавшие вам лично, — с отменной вежливостью попросил офицер.
— Да, да, пожалуйста…
Расторопные китайцы вытащили багаж коммерсанта, и я наконец смог вздохнуть с облегчением.
* * *
Харбин встретил меня необычайно жаркой для первого июня погодой. Столбик термометра на здании вокзала зашкаливал за тридцатиградусную отметку. Я отмел предложения носильщиков и, подхватив чемодан и баул (последний весил не менее пары пудов) вышел на привокзальную площадь. Не успел я подойти к стоянке извозчиков, как от привокзальных лотков отделилась смутно знакомая тушка.
— Константин?
— Нет, Леонид, запамятовали вы. Да и немудрено — сколько времени прошло. Меня зовут Владимир. Владимир Алексеевич Смирнов.
Наумов бросил взгляд на вроде безразлично глядящих на нас двух китайских полицейских и посыпал тихой скороговоркой:
— Обстановка изменилась. Ваше пребывание в Харбине нежелательно. Через полчаса отходит поезд на Мукден. Едем вместе. По дороге все объясню.
Обшарпанные, пропыленные вагоны поезда, идущего из Хайлара, были забиты солдатней. Чжан Цзолинь перебрасывал свои войска к Пекину, где сейчас шли сражения с армией Гоминьдана. Мы с трудом нашли два свободных сидячих места напротив друг друга. Леонид пристроил баул с миной у себя меж колен и, оглядев соседей, с дружелюбной ухмылкой что-то произнес по-китайски. Военные дружно засмеялись и с этого момента смотрели на двух русских более дружелюбно.
Ну и выдержка у моего напарника! По-моему, сложившаяся ситуация Леонида даже забавляла. Сидит на мине (в буквальном смысле), мило улыбается, да еще шутит, изредка подкидывая фразы в общий разговор, и китайцы просто покатываются от смеха. Интересно было бы посмотреть, как вытянулись их личики, случись им узнать, что мы везем. Тьфу-тьфу, а то еще сглажу!
Естественно, в поезде мы меж собой ни о чем серьезном не разговаривали. Среди вояк вполне могли затесаться знающие русский язык. КВЖД — дорога, построенная на российские деньги, но работали на ней не только русские, но и китайцы. Мало того, намечалась явная тенденция к постепенной замене советского персонала ставленниками китайского генерала Чжан Цзолиня. Китайский милитарист прямо заявляет о своих правах на владение дорогой. Генерала уже не устраивает долевое участие в прибылях. Очень жаден. А жадность до добра не доводит…
Поздней ночью после восьмичасового переезда мы выгрузились на пригородной станции Хуангутунь близ Мукдена. Полная луна красила бледно-лимонным цветом двухскатные крыши саманных фанз. От дворов и огородов несло какой-то тухлятиной. Мы бодро зашагали по пыльной улице поселка, стараясь не дышать носом, опасливо поглядывая на стайки удивительно молчаливых псов, шныряющих по своим ночным делам. Кроме мелкой скотинки на улице не было ни души. Люди забылись во сне после тяжкого трудового дня. Я бы тоже был не против вытянуть ноги после длительного сидения на жесткой скамье, смыть дорожную пыль, но, увы, увы, мой спутник увлекал меня все далее в затерявшиеся закоулки немалого по размерам поселка. Наконец после получасового блуждания мы остановились перед ничем не примечательным домом. Наумов замысловато постучал, дверь открылась, и я шагнул следом за Леонидом во влажно-вонькую темноту. Тотчас раздался грохот.
— Федор, запали лампу, — сдержанно процедил Наумов.
— Сейчас, сейчас. Боялся, что свет с улицы увидят. Ночные гости всегда вызывают подозрения.
— Это правильно, — одобрил Наумов, щурясь на свет и при этом потирая вскочившую на лбу шишку.
Умывшись с дороги, мы перекусили и теперь неторопливо попивали чай.
— Задание у нас не легкое само по себе, дважды уже пытались добраться до генерала, — объяснял Наумов. — А сейчас нам усложнили задачу. Приказ из Центра гласит: после операции не должно остаться никаких следов, указывающих на наше прямое участие в деле. Мало того, поступило распоряжение провести операцию так, чтобы китайцы подумали, что генерала грохнули подданные микадо. В случае удачи титул главнокомандующего Северного альянса наследует его сын Чжан Сюэлян. Вот тогда японцы попляшут!..
Честно говоря, меня мало волновали изыски большой политики, поэтому я, может быть, несколько нетерпеливо перебил своего партнера:
— А о самом деле конкретно что можешь сказать? Меня интересует, составлен ли предварительный план? И когда намечается проведение операции?
— В данный момент генерал находится в Пекине, который штурмуют войска Гоминьдана. По моим предположениям генерал дня через два или три даст деру из города. Чжан Цзолиню деваться некуда — поедет в свою северную ставку, а по дороге мы его перехватим. Как только поезд выйдет из Пекина, нам сообщат по телеграфу. Слава богу, на КВЖД еще работают наши люди. А теперь посмотри, почему для диверсии мы выбрали именно эту станцию. — Наумов быстро начертил на бумаге схему. — Вот наша железная дорога, ведущая к Мукдену. В ста метрах от станции дорогу пересекает виадук. По нему проходит Южно-Маньчжурская железная дорога, которую контролируют японцы. Смекаешь?
— Что ж не понять? — усмехнулся я. — Установим мину непосредственно под виадуком. Тень на плетень — и приходи, кума, любоваться!
— Точно! Мина, которую ты доставил, при относительно небольшом объеме обладает большой разрушительной силой. Установить и замаскировать ее можно очень быстро, не нарушая железнодорожных путей. Установим ночью — патрули японцев с виадука ничего не обнаружат.
— Японцы не обнаружат, а служащие КВЖД?
— На этом участке работают наши люди, — успокоил меня Леонид.
— Если установить мину заранее, то заряд может сдетонировать от колебания почвы. Взорвется под первым прошедшим над ней составом.
— Во-первых, мина не нажимного, а натяжного действия, и взрывчатое вещество, заложенное в ней, не реагирует на механическое воздействие. Будем рвать с помощью бечевы.
— Теперь о твоем задании. — Наумов поднялся, вышел в соседнюю комнату, пошушукался там с хозяином дома и через короткое время появился со свертком в руке. Бережно развернул холстину — свежим лаком в свете лампы блеснула новенькая «мосинка» с оптическим прицелом. — Держи. Новейшая разработка, оптический прицел фирмы Цейса! — с гордостью произнес он. — В твою задачу входит контроль ситуации сразу после подрыва. В случае если «объект» выживет, необходимо добить. Если он не появится в поле зрения в течение двух минут — ничего не поделаешь, придется обшаривать вагон.
— Сколько человек в моем подчинении? — Я сразу понял, что сам Наумов под пули охраны не высунется.
— Семеро. Все китайцы. Для вящей убедительности переоденетесь в японскую военную форму. Для тебя специально подготовлен мундир японского лейтенанта, большого размера.
«Ага, японский офицер Костя-доно[54] похож на японца, как сено на солому», — во, стихами заговорил. Это потому, что спать хочу. Я показательно зевнул, посмотрел на часы…
— Да, давай спать, уже светает, а мне к полудню надо быть в Мукдене, — спохватился Наумов…
Солнечный луч, проскользнув сквозь полузакрытые оконные ставни, добрался до лица и ожег сомкнутые веки. Я зевнул, потянулся, чихнул и открыл глаза. Золотая пыль висела в душной горнице. Леонида в комнате не было. Я рывком поднялся с постели и вышел во двор. Наумыч, нисколько не стесняясь (забор в усадебке невысок), нагишом полоскался под летним душем.
— А, проснулся! Гостиница «Метрополь». Пожалте мыться! — заорал Леонид, всхрапнул, словно лошак, и вылез под солнце во всей красе. — Сейчас позавтракаем — и в путь, — сообщил он, энергично вытирая крупную голову полотенцем.
— Не боишься, что на нас обратят внимание? — спросил я, когда после утреннего купания мы сидели за столом.
— Брось, тут в поселке треть населения русские — эмигранты и служащие железной дороги. На улице ни души, китайцы-огородники все в поле.
— Мне бы переодеться во что-нибудь неброское, — попросил я.
— Правильно, сейчас поедим и Федора раскулачим, — согласился Леонид, со вкусом отправляя в рот полбяную кашу.
У нашего запасливого хозяина в заначке нашлась подходящая одежда — старая, но прекрасно сохранившаяся форма железнодорожного служащего была мне почти в пору. В такой не привлечешь внимание в бедном поселке, и не стыдно зайти в банк. Хотя британский подданный в дореволюционной форме российского железнодорожника может вызвать недоумение у клерков, ну да клиент всегда прав. Еще вчера я выяснил, что в Мукдене есть филиал корейского банка «Чосенгинко», в котором у господина Смирнова находится кругленький (надеюсь) счет…
До города было всего ничего, каких-то три версты, и мы бодро зашагали по немноголюдной в полуденный час проселочной дороге.
По дороге говорили мало, но, пользуясь отсутствием посторонних, я все же выяснил еще кое-какие интересующие меня детали предстоящей операции. В первую очередь меня волновали пути отхода по завершении акции, и на мой вопрос Наумов кивнул направо.
— Видишь посадки гаоляна? Они тянуться до самого виадука. Удобное место для засады. После операции группе останется пробежать всего метров четыреста по зарослям. Выберетесь на проселочную дорогу. Там вас будет ожидать грузовик.
— И потом куда?
— «Куда, куда», закудыкал! Теперь дороги не будет. — Наумов не на шутку расстроился, но все же процедил сквозь зубы: — Будем действовать по обстоятельствам. Скорее всего, сразу же подадимся в Харбин.
Вид окраинных городских лачуг вызывал отвращение. Везде пыль, грязь, горы мусора.
— Дождя давно не было, — обронил Наумов, заметив мое выражение лица, и тут же пояснил: — После ливней здесь вообще трудно пройти.
«Ну, спасибо, утешил», — подумал я, с омерзением глядя на свои прекрасные замшевые туфли, измазанные в какой-то мерзости. Наконец, пройдя изрядное расстояние, мы очутились перед центральными крепостными воротами. Полицейский у входа безразлично мазнул по нам взглядом и ничего не сказал. Впрочем, он так смотрел на всех входящих в центральный город. Непонятно было, зачем его вообще поставили? За крепостной стеной улицы выглядели почище, дома побогаче, встречались даже трехэтажные здания. Но все равно никакого сравнения с Владивостоком. В городе практически не было зеленых насаждений!
Старый дворец маньчжурского императора Нурхаци находился в плачевном состоянии. Население города — в основном китайцы и маньчжуры — неторопливо брели по своим делам или сидели у многочисленных лавок в скорбном ожидании клиентов. Возле харчевен было оживленней — из каждой встреченной на нашем пути раздавались звон посуды, жужжала не очень привычная для моего слуха речь. Волны теплого, чуть видимого сизого дыма вырывались из дверных проемов и окутывали прохожих сложной смесью запахов подгорающей пищи, чуть приправленной сладковатой тухлятиной. И над всем этим великолепием вились тучи жирных черных мух.
Наконец мы вышли на центральную улицу.
— Здание банка четвертое от нас по правому ряду, жду тебя на этом же месте, часа через три, — объявил Леонид и тотчас скрылся в одном из переулков.
Одноэтажное здание банка резко отличалось своей внешней отделкой от стоящих рядом домов. Во-первых, оно было каменное и облицовано серым песчаником, а еще банкиры не поскупились, установив новомодную вращающуюся дверь с большими стеклами. Слегка толкнув дверь, я убедился, что строители схалтурили — она мягко подалась и тут же застопорилась. Толкнул сильнее, что-то звякнуло, и я очутился в темном коридоре. Странно, неужели экономят на электричестве? И охранника у входа тоже нет. Прохожу вперед. Справа по коридору чуть приоткрытая дверь. Очевидно, служебное помещение. Делаю еще десяток шагов и застываю у входа в операционный зал. Ну, надо же, как все неудачно!
Я даже не шелохнулся, когда увидел направленные на меня два ствола. Буквально в ту же секунду почувствовал, как третий приставили к моему затылку. Отчетливо прослеживалось вмешательство нелепого случая. Я собирался интеллигентным образом чистить чужой карман, но меня опередили и в очень грубой форме. Двое русских — судя по одежде, бывшие белые офицеры — до моего прихода успели расправиться с охранником и до икоты запугали субтильного клерка восточной наружности.
— Ты что, не мог дверь по-нормальному закрыть? — бешено проорал один из офицеров.
— Сергей Палыч, вы разве не видите — это же соотечественник! Китайцы бы и не сунулись, если почуяли, что дверь закрыта. Пока я в офисе клерков вязал, этот кабан бешеный сорвал стопор.
— Ладно, иди, поставь железяку на место и следи за входом. Мы здесь сами разберемся. — И, уже обращаясь ко мне, произнес: — Руки подними.
Дождавшись выполнения команды, Сергей Палыч («Даже не скрывают имен, значит, убьют», — подумал я), держа палец на спусковом крючке, подошел вплотную. Наган держал небрежно, на уровне поясницы. Это что за офицеры? Интенданты какие-то. Пока палец выберет ход спускового крючка (надо сказать, что у нагана он довольно тугой), я уже успею разделать Палыча, как бог черепаху. Так, а чем там занят безымянный любитель чужой собственности?… А он увлеченно потрошит открытый банковский сейф, даже не обращая внимания на робкого клерка.
— Повернись, — последовала команда.
«Сейчас врежет рукоятью по затылку — и Вася кот», — подумал я и еще ниже опустил поднятые руки. Замедленно поворачиваюсь против часовой стрелки, на полпути останавливаюсь и резко с разворота всаживаю правый локоть в рыхлую диафрагму противника. Ни на миг не остановившись, перехватываю левой рукой кисть с зажатым в ней револьвером, выворачиваю ее, и наган уже в моей правой руке.
Палыч скрючился, выпучил глаза, ему сейчас не до меня. Потрошитель сейфа, услышав посторонние звуки, на удивление резво вскинул ствол. Наши выстрелы прогремели одновременно. Его пуля точно входит в затылок Сергея Палыча, а моя в ответ, заткнула рот безымянному грабителю. Отметив, что оба офицера «готовы», я осторожно выглянул в коридор и сразу расслабился. Вертушка двери вращалась почище ярмарочной карусели. Очевидно, последний грабитель оказался умнее своих соратников — услышав стрельбу, сразу дал деру.
Я, конечно, досадовал, что пришлось засветиться, но собственная, не подвергнутая надругательствам голова мне все еще дорога. Конечно, пришлось вести утомительную беседу с прибывшей полицией, затем в ожидании, пока уберут трупы, гонять чаи с очень вежливым руководством филиала, зато потом не возникло никаких вопросов с выдачей денег по чеку, в который я недрогнувшей рукой проставил сумму в три тысячи долларов США. Выдали! Как я и просил, в стодолларовых купюрах. Двадцать хрустящих бумажек, которые я решил утаить от начальства, послужат мне хорошим утешением за нервное потрясение.
Наумов даже не поинтересовался, что меня заставило идти в банк. У каждого свое задание и напрямую интересоваться финансовыми делами коллег в нашей среде было не принято. Иначе примут за стукача. А это, знаете ли, чревато последствиями, особенно за границей. Отчитывались, конечно, за каждую потраченную копейку, но перед начальством. И все же, поразмыслив, я решил спрятать заначку в надежном месте… в собственных кальсонах.
Ночью Наумов и Федор, как ранее и предполагалось, ушли минировать железную дорогу, а я недолго думая взялся за работу. Порывшись в сундуках хозяйственного Федора, нашел лоскут тонкой материи. Вырезал две заплаты по размеру купюр. Затем, разнагишившись, вывернул кальсоны наизнанку и пришил заплаты на внутренней стороне бедер, предварительно спрятав под кусочками материи свою заначку. Порядок! Теперь можно снять только с трупа. Правда, теперь и не помоешься. Ну, ничего, главное, вернуться, а то, что козлом вонять буду, так это проблемы окружающих…
Снился мне странный, вначале даже приятный сон. Катаемся мы с Татьяной на речном трамвайчике по Москве-реке. Сидим с ней на лавочке, целуемся и между делом оглядываем окрестности. Рядом с нами на палубе мои знакомые и друзья. Димка Знахарев, Буренко, погибший при штурме Перекопа старый сэнсэй Мен Хо Чан, Сашка Нефедов, на моих глазах зарубленный в кавалерийской схватке донским казачком. Никто на меня не обращает внимания, и я вроде не особенно переживаю по этому поводу. Как-то незаметно быстро промелькнули Коломенское, золотые купола Новодевичьего монастыря, уже высокий левый берег Воробьевых гор скрылся вдали. А речной пароходик все набирал ход, и никого из пассажиров, включая и мою Татьяну, совсем не волновала все увеличивающаяся скорость движения парохода, и вдруг в какой-то миг раздался грохот, и речной трамвайчик уходит в воду, лишь я один остаюсь на поверхности. В страхе проснувшись, рывком сел на постели…
Стучали в дверь.
— Костя, открывай, время не ждет! — раздался знакомый голос. — Собирайся, пока совсем не рассвело, осмотрим место для засады. — Наумов, войдя в горницу, не в силах скрыть возбуждение, заходил из угла в угол.
— Мне по ходу неплохо бы было винтовку пристрелять, — заявил я.
— Некогда и негде, будем обходиться тем, что есть. Два часа назад Чжан Цзолинь выехал из Пекина. Не далее, как через сутки, жди его под Мукденом…
— Позиция нехороша, — мрачно заметил я, отрываясь от оптики.
Уже около получаса мы с Наумовым елозим по зарослям гаоляна. Боевая группа собрана и дожидается нас у проселочной дороги.
— Чем тебе не нравится позиция? — Наумов замер рядом, дыша мне в ухо. — До места закладки всего двести метров. Мы почти наверняка знаем, что генерал расположился в третьем вагоне…
— Вот именно — почти! Может, в момент взрыва его превосходительство изволит почтить своим присутствием соседний вагон? Так что велика вероятность затяжного боя с уцелевшей охраной.
— Это вряд ли, — возразил Наумов. — Если в дороге не произойдет каких-либо задержек, поезд прибудет на место после полуночи или ближе к утру. Обычно люди в это время спят глубоким сном.
— Ну, генерал сам по себе человек необычный, и ты уверен, что в соседнем вагоне у него расположилась охрана, а не бордель на колесах, где он славно проводит ночные часы?
— Что ты предлагаешь, Костя?
— У нас ведь всего один пулемет?
— Да, но зато какой! МГ-13 «Дрейзе» — новейшая немецкая разработка, барабанный короб на семьдесят пять патронов, скорострельность восемьсот выстрелов в минуту и никакого водяного охлаждения…
— Постой, это, конечно, хорошо. Надеюсь, и пулеметчик у тебя отличный, только позицию он займет не с нами, а на виадуке. Ты ведь что-то говорил насчет японских патрулей?
— Да, мобильный патруль на дрезине дважды, а когда и три раза за сутки появляется на этом участке дороги.
— Сколько солдат на дрезине?
— Пятеро вместе с машинистом, — мрачно отметил Леонид.
— Сам понимаешь, появись они не вовремя, сверху перестреляют нас, как куропаток. А пулеметчику там очень даже просто будет перекрыть обе железные дороги. Главное, чтобы сам не оплошал. Так что зови его сюда, пока на дороге никого нет, постараемся выбрать позицию. Пулеметчик понимает по-русски?
— Обижаешь, Ван Гэнь в пулеметном взводе интернационального полка всю нашу Гражданскую прошел…
* * *
Четвертое июня, три часа двадцать минут. Уже четыре часа, как моя группа заняла позиции. Бойцы на первый взгляд опытные, каждый знает свою задачу. Пулеметчик с помощником расположились на небольшой возвышенности над виадуком, с которой прекрасно просматривается железная дорога, проходящая внизу. Они должны подать знак, когда появится поезд. Правда, сейчас видимость еще плохая, рассвет только обозначен золотой полоской, разгорающейся на востоке…
Легкий гул на грани восприятия я услышал ранее, чем наблюдатель подал знак.
«Три сорок», — отметил я на часах. Бойцы зашевелились. Сапер, ответственный за взрыв, вопросительно посмотрел на меня. Я успокаивающе похлопал китайца по плечу. Грохот летящего поезда нарастал. Паровоз стремительно пролетел сквозь виадук, показался первый вагон, второй…
— Давай! — заорал я.
Китаец дернул за прочный шелковый шнур, и в следующее мгновение грохот взрыва потряс окрестности. Паровоз на полной скорости слетел с рельсов, за ним последовал первый вагон, второй остался на путях, а с третьего (последнего) сорвало крышу, предоставив нашим взорам мешанину обломков. Вряд ли кто выжил в третьем вагоне.
Несколько секунд я ничего просто не слышал, хотя перед взрывом и приоткрыл рот, и уши ладонями прикрыл. С неба беззвучно сыпались обломки вперемешку с человеческими останками, из покореженных вагонов появились первые робкие пока языки пламени, и внезапно включился звук — вопли раненых, металлический скрежет, треск горящего дерева и испуганные крики выживших (пока) людей резанули по ушам.
Первый солдатик испуганным зайчиком выскочил из внешне почти не пострадавшего вагона. За ним горохом посыпались другие. С виадука стерекотнул пулемет, стрелки из зарослей поддержали огнем. Меткие ребята! Ни один из охранников генерала пока не добежал до спасительных зарослей гаоляна.
В третьем вагоне признаков какого-либо движения не наблюдалось, но пока еще было рано говорить об успешном выполнении задания. Буквально через пару минут мое терпение было вознаграждено: из разбитого окна первого вагона выполз офицер, опустил руки внутрь оконного проема и с усилием вытащил полуодетого, находящегося без сознания пожилого человека. Через пару секунд выполз третий человек, очевидно, помогавший протолкнуть своего начальника.
К этому времени достаточно посветлело, чтобы во втором появившемся из окна я признал Чжан Цзолиня. Офицеры спрыгнули вниз и бережно подхватили генерала под руки, любезно развернувшись ко мне фронтом. Пора. Я уже давно держал эту группу под прицелом. Выстрел, через секунду — второй. Разрывные пули вошли точно в грудь генерала. Лишь после этого офицеры повалились на землю, прикрывая своими телами Чжан Цзолиня. Поздно, ребята!
На всякий случай я всадил в эту кучу всю обойму. Перезарядил винтовку, огляделся. Опомнившаяся охрана отчаянно огрызалась беспорядочным огнем.
— Уходим! — громко крикнул я и первым, пригибаясь, скрылся в зарослях гаоляна. Через десять минут вся группа собралась у грузовика. Убитых, к счастью, не было, лишь двое раненых, один, правда, тяжело, и бойцам пришлось тащить его на руках. Ну да ладно, главное, трупов за собой не оставили. Обман с переодеванием в форму японских военных сразу бы раскрылся. Китайцы в японской армии не служили.
— Ну как там все прошло? Генерал убит? — в первую очередь спросил Наумов, едва я появился возле грузовика.
— Все нормально. Лично побеспокоился, — порадовал я своего партнера.
Мотор грузовика завелся сразу, как только последний боец забрался в кузов. Машина набрала скорость и помчалась по ухабистой дороге, оставляя за собой пыльный след.

Глава 14
Константин Рукавишников. Новое назначение

— Поддай пару, Димка! Жги его в хвост и гриву! — Щеглов китайским богдыханом восседал на верхнем полоке, раздавая распоряжения. — Так, так… Выбивай с него маньчжурскую пыль!
Коля Дробенко — личный адъютант Щеглова, виртуозно, сразу двумя вениками, окучивал мое бренное тело. Последний ковшик, «брошенный» в этот момент на каменку, был явно лишним. Димка, взвизгнув по-поросячьи, пулей вылетел в предбанник, «богдыхана» смело с полки. За ними, кряхтя и постанывая, на четырех костях наружу вывалился я. Последним из парной степенно вышел могучий Коля.
Это мы после не совсем удачной охоты обмываем мои «шпалы». Да, да, за успешно проведенную операцию меня наградили именным маузером и навесили еще одну «шпалу». Ордена, выходит, я не заслужил, но это не беда. Мне бы денежек побольше (смеюсь). В общем, я доволен результатами своей командировки, хотя на отходе пришлось поволноваться…
Автомобиль мчался по дороге, глотая километры. Правда, такая гонка продолжалась недолго. Вскоре дорога заполнилась крестьянскими повозками, и нам поневоле пришлось снизить скорость. Циркуляция воздуха в кабине сразу сошла на нет. Температура заметно повысилась.
«В кабине явно за сорок, а под наглухо задернутым тентом ребятам вообще несладко». — Только я так подумал, как по крыше кабины резко застучали.
— Тэн Юйсян скончался, — мрачно произнес вернувшийся в кабину Наумов.
От трупа решили избавиться и при первой же возможности, свернув с дороги, помчались к ближайшей сопке. По словам Наумова, неплохо изучившего пути отхода, невдалеке от сопки имелся заброшенный карьер. В нем мы и похоронили бедолагу, просто завалив камнями…
После полудня грузовик свернул с проселочной дороги и остановился невдалеке, у ворот богатой усадьбы. Леонид дважды нажал на клаксон, ворота открылись, и мы очутились в раю. Нет, нет, не в буквальном смысле слова, куда уж там… Просто после голых сопок, кое-где покрытых скудной растительностью, — густой тенистый сад да еще с бассейном, наполненным прозрачной водой, казались райским местом. Да и сам дом производил приятное впечатление. Нас встречали — маленький, лоснящийся от жира китаец с длинной косой, часто кланялся, распяливая рот в улыбке до ушей:
— Проходи, капитана, сейчаса есть мала-мала будем.
Внутреннее убранство дома соответствовало внешнему виду: на полах богатые ковры, беленые стены украшены красиво нарисованными иероглифами в рамках красного дерева, низкие ложа расцвечены шелковыми покрывалами…
— Что это за заведение? — тихонько спросил я Наумова, когда мы вышли на просторную террасу.
— Считай гостиница. Снял ее на неделю.
— И сколько заплатил, если не секрет? — спросил я, оглядывая роскошно сервированный стол.
— Лучше не спрашивай, но с тебя сто долларов.
— Что? Да за сто долларов можно полмесяца в местных борделях развлекаться.
— Интересно, откуда такие познания? — усмехнулся Леонид.
— Серьезно готовился к выполнению задания, — скромно заметил я.
Вся группа расселась за столом. Бойцы, засучив рукава, жадно набросились на еду. Меж тем распорядитель монотонной скороговоркой что-то бормотал по-китайски.
— Что он говорит? — спросил я.
— Перечисляет названия блюд, — ответил Наумов, с аппетитом пожирая какое-то тушеное месиво и, не отрываясь от еды, стал переводить: — Утка по-пекински, свинина в кисло-сладком соусе, пельмени из енота с кунжутным маслом, «битва тигра с драконом», кстати, именно это блюдо ты сейчас и ешь.
— Хорошее сочетание, — одобрительно заметил я, обгладывая хрящик. — Кролик с угрем м-м… Это нечто!
— Ага, кошак со змеей прекрасно сочетаются.
Недрогнувшей рукой я положил себе добавки и облизнулся.
— Смелый мальчик! — восхитился Леонид. — Еще из вон той бутылки винца отведай и сразу поймешь, почему с тебя требуют сто долларов за проживание.
Деревянные палочки с зажатым меж ними куском мяса зависли в воздухе.
— Ты на что намекаешь?
— Жаркое — прекрасный афродизиак, а если отведаешь винца, настоянного на змеиной печени, то и распорядитель пиршества покажется тебе вполне милым.
— Што, дрючить эту образину?! — в притворном ужасе я замахал руками.
— Ну, не настолько все плохо. Девочки вполне симпатичные, обслужат. — Наумов подмигнул. — Не бойся, не сдам. Надо же бойцам невидимого фронта хоть изредка развлекаться за государственный счет. Тем более, когда задание с блеском выполнено.
После обеда китайские бойцы, попрощавшись со мной и Наумовым, исчезли за воротами гостиницы. Лучше бы они уехали на автомобиле. Этой мыслью я поделился с Наумовым.
— Грузовик — вещь приметная, — согласился со мной Леонид, — но он принадлежит хозяину гостиницы. Залог за машину содрал знатный, но теперь точно не сдаст — сам в деле повязан.
Проводив ребят, мы с удовольствием, прямо нагишом, поплескались в бассейне, при этом я ни на секунду не упускал из виду собственные кальсоны, «заряженные» долларами. Да и Наумов нет-нет, да и кидал взгляд на личные пожитки, брошенные на краю бассейна. Видимо, и у него было за чем присматривать.
Нас никто не беспокоил. Послеполуденная жара в тени деревьев практически не ощущалась. Вода в бассейне теплая, как парное молоко, ласково убаюкивала.
«Нет, пора вылезать, иначе прямо в бассейне уснем и утопнем на радость врагам социализма», — подумал я и решительно погреб к бортику бассейна. Облачать свежевымытое тело в изрядно подванивающее хлопчатобумажное белье было неприятно, но тут ничего не поделаешь, так, в одних кальсонах, босиком я и пошлепал в здание, мечтая побыстрее улечься спать.
Увы, увы, не всем нашим мечтам суждено сбыться. В моей комнате на атласном зеленом покрывале возлежало ничем не прикрытое юное создание. Девица была не в моем вкусе. Слишком маленькая грудь. «Лотосовые ножки» с загнутыми под ступню пальцами у меня, как европейца, вызывали чувство отвращения. Но мой сразу оттопырившийся «приятель» явно не был со мной согласен. Сволочь, Леонид! Даже не предупредил заранее, и вот, нажравшись всяких афродизиаков, я совсем не способен управлять отдельными частями собственного тела! Прости, Татьяна, не виноватый я!..
Трое суток мы зависали в усадьбе. Гм… отсыпались, отъедались, купались в бассейне. На четвертый день Наумов, взяв у хозяина велосипед, поехал в Харбин на разведку, благо до города было всего десять верст, к вечеру он обещал вернуться. Честно говоря, я и сам был не прочь поехать с ним, но Леня почему-то категорически отказался от сопровождения.
Наумов прибыл ближе к вечеру на легковом автомобиле.
— Собирай вещи! — весело заявил он. — Кончилось наше сидение. В Мукдене заваруха, Чжан Сюэлян стягивает к Южно-Маньчжурской дороге верные ему войска. Прямого розыска преступников никто не ведет. Японцы в растерянности. Так что появилась возможность ночным экспрессом убраться из Харбина.
Как мы ни торопились, гостеприимный хозяин все же навязал нам прощальный ужин.
— Нельзя просто так взять и уехать, хозяин обидится. Вполне возможно, мы еще не раз воспользуемся его услугами, — пояснил мне Леонид и, слегка помявшись, добавил: — К тому же он мне до сих пор не возвратил залог за грузовик.
Наскоро поужинав (без всяких там кошек со змеями), я пошел укладывать вещи в машину, а Наумов остался торговаться с китайцем. Торг продолжался долго. Сидя в автомобиле, я даже успел задремать, когда из дома выскочил порядком обозленный Наумов.
— Время тянул, сволочь! — сквозь зубы прошипел он, взлетая на водительское сиденье, и, уже выехав за ворота, продолжил: — Сначала Ваньку валял, мол, не понимает, за что он должен отдать мне деньги. Да за восемьсот долларов в сутки я арендую океанский лайнер! Понадобилось полчаса, чтобы старый хрен наконец уяснил, что номер не пройдет, и еще столько же пришлось ждать, пока принесет деньги! Подозрительно все это.
«Подозрительность с налетом паранойи», — усмехнулся я про себя и остался бы при своем мнении, если б минут через семь мы не нарвались на засаду…
Наумов резко затормозил и шепотом выругался.
— В чем дело? — спросил я, оглядываясь по сторонам.
— Смотри вперед. Пока старик заговаривал нам зубы, его посыльный успел предупредить бандитов.
Впереди, метрах в трехстах, перед нами поперек дороги лежало толстое бревно. Отличное зрение у товарища Наумова! Сомневаюсь, чтобы я в вечерних сумерках сразу заметил преграду с такого расстояния. Бревно уложено со знанием дела. Как раз с этого места по обе стороны дороги начинались посадки гаоляна. Объезд невозможен — кругом кочки, рытвины и свежевспаханные поля.
То, что по нам еще не стреляли, объяснялось как раз плохой видимостью цели. При первом же неудачном выстреле мы спокойно можем повернуть назад. А, кстати, почему нам так и не поступить? Видимо, такая же мысль посетила голову моего товарища. Машина развернулась, и мы помчались назад к гостинице. Ворота на удивление быстро открыли, правда, не во всю ширь. После пятого гудка одна из створок слегка отъехала и в проеме показалась не слишком обремененная волосяным покровом голова хозяина усадьбы.
— Сто забила капитана?
Наумов ухватил китайца за воротник и мгновенно выдернул его за створки ворот.
— Твою голову тебе же в задницу забыл забить. Ты что же думаешь, раз за ворота выехали, так с тебя и взятки гладки? Шалишь, мужичок. Короче, сейчас с нами поедешь, и молись своим богам, чтоб хунхузы, прежде чем палить, твой голос услышали.
— Но, но, ребята, стойте, где стоите! — предупредил Леня внезапно появившихся в воротах двух здоровых китайцев — очевидно, телохранителей старичка. Парни, скорее всего, не поняли ни слова, но в герои не полезли. И немудрено, кто же с голыми кулаками на пушку полезет? Курок нагана я взвел, лишь только ворота раскрываться начали.
Мудрый хозяин поместья, очевидно, вспомнил про бойцов, недавно посещавших его скромную обитель, и, оценив нашу решительность, посчитал, что худой мул все же лучше дохлой лошади. Старик немедля отослал своих людей и покорно уселся на переднее сиденье «форда», я устроился сзади и машина, мигнув фарами, помчалась в сторону города. Надо ли объяснять, что нас безропотно пропустили? Лишь только китаец заголосил, на дорогу выбежали два амбала и скоренько убрали бревно. Старик не последняя шишка в округе, раз его с первого вопля послушались. Усугублять ситуацию мы не стали и на окраине города с миром отпустили старого мерзавца.
Наумов проводил меня до вокзала и, расставаясь, дружески посоветовал: «Приедешь домой, сходи к врачу, проверься. Девицы на первый взгляд вроде были и чистые, но береженого и бог бережет». Можно сказать, порадовал. Мнительность — это моя вторая натура. Не прошло и пары минут с момента разговора, как с нижнего этажа поступили первые сигналы бедствия. В паху заныло, зачесалось, засвербило. Понимая, что это нервное, я забился в угол у окна и до самого Владивостока ругал себя нехорошими словами.
Прибыв в город, я в первую очередь отметился в управлении, следом посетил баню, затем некоего специалиста по кожным болезням.
— Никаких первичных признаков не наблюдается, — задумчиво разглядывая мое хозяйство, резюмировал пожилой профессор. — Если у вас все же возникли некоторые сомнения, то не советую вам вступать в контакты с противоположным полом еще пару недель. Еще раз покажетесь мне, и тогда с твердой уверенностью в отсутствии твердого шанкра можете гулять и далее.
— Вроде существует лабораторный метод определения болезни и всего за несколько дней, — робко заметил я.
— Да, да, голубчик, реакция Вассермана — верный и быстрый способ определения болезни, но, увы, до наших палестин сей метод не добрался — просто нет лаборатории.
Клясть собственную глупость даже не хотелось, я и так был расстроен. Придется уезжать из города, даже не показавшись на глаза супруге. В управлении мне дали три дня на отдых. На пятые сутки я должен появиться в расположении школы. Между прочим, в управлении мое возвращение никак не прокомментировали. Курирующий меня Щеглов уехал в Хабаровск, так что дежурный по управлению только передал мне предписание о возвращении в школу. Я решил ехать сегодня.
* * *
Целую неделю маялся от скуки и неопределенности, а потом с полевых учений вернулась школа, а следом за ребятами нагрянул Щеглов. Высокое начальство встретили на должном уровне. Сначала устроили охоту, не очень удачную надо сказать. Нанятый нами местный охотник обещал вывести на след тигра, но, увы, или тигр нас заранее учуял и без труда скрылся в широколиственном лесу, или охотник нам наврал, во всяком случае, мы даже следов тигриных в лесу не встретили. Спугнули стайку косуль, подбили несколько рябчиков, и охота на этом завершилась.
Зато после охоты отменно попарились в личной бане командира полка, а после нее в комнате отдыха был устроен банкет. Проставлялся, естественно, я, за наградной маузер. Чествовать меня и прибывшее высокое начальство собрались инструктора школы, командир полка со своим заместителем и наш комиссар — Стукало Глеб Евгеньевич. Куда уж нам без комиссара. В большом зале армейского клуба были накрыты столы. На столах громоздилась неприхотливая мужская пища — красная икра, кетовый балык, свежезапеченный китайский окунь ауха, тушеное мясо с картошкой, свежая зелень, редиска, соленая черемша и целая батарея алкогольных напитков. После нескольких тостов народ расслабился, разбился на группы по интересам. Кто-то даже попытался запеть, но солиста попросили временно заткнуться, не тот настрой был пока. Люди делились новостями, рассказывали анекдоты, выпивали уже не строем под тост, а как придется. Митька рассказывал о стычках с контрабандистами, случившимися во время марша вдоль Уссури.
— Пока шли от Бикина до Имана, четыре группы контрабандистов задержали! — гордо заявил он.
— Что они везли? — поинтересовался командир полка.
Митька пожал плечами.
— С нашей стороны пытались переправить золото, шкуры животных, панты. Таких нам всего одну группу в двенадцать человек удалось задержать. С китайской стороны везли наши червонцы. Хотя не пойму — зачем?
Щеглов усмехнулся:
— Валютчиков прижали к ногтю: с 13 марта сего года, ввоз червонцев из-за границы запрещен.
«Вот это облом. Хорошо, что я доллары на наши бумажки не обменял!» — пронеслось у меня в голове. По всему выходило, что экономика страны проваливается в глубокую яму. Червонец в цене упадет, население быстренько изымет из оборота серебряные монеты и сложит их по кубышкам. Пока на Дальнем Востоке с продуктами дело обстояло неплохо, а в центральных областях постепенно вводилась карточная система. А что такое карточная система, я еще в восемнадцатом на своей шкуре испытал — жить будешь, но не слишком долго. Конечно, служащих нашей «конторы» она никоим образом не коснется, но мне было жаль своих сограждан…
Митька незаметно подтолкнул меня в бок. И правильно сделал, задумчивый вид за выпивкой в свете последнего заявления может вызвать подозрения. К счастью, в этот момент раскрасневшийся после обильного возлияния комиссар завладел общим вниманием:
— А вы знаете, товарищи, я в Хабаровске побывал на заседании комиссии партконтроля. Ну, вы же знаете, — сказал он, обращаясь ко мне.
Да, да, я знаю. Комиссар, отбоярившись от опасного рейда по труднодоступной местности, укатил по своим делам в Хабаровск.
— Так вот, товарищи, пришлось мне давать характеристику на одного бывшего комсомольского работника. Агитатор крайкома комсомола, теперь уже, наверное, бывший член партии; надо признаться, хороший художник, имел такую глупость пририсовать к агитационному плакату некую деталь. Впрочем, я только что подумал, что это была совсем не глупость, а провокация матерого наемника империализма.
— Да что он нарисовал? — нетерпеливо полюбопытствовал Щеглов.
— Вы видели плакат, призывающий крестьян крепить оборону страны? Он называется «Снопом по Чемберлену» [55]. На нем еще нарисована выстроившаяся в очередь группа крестьян со снопами пшеницы. Впереди здоровенный парень держит в руках не менее здоровенный сноп и бьет им по голове английского буржуя с такой силой, что с него свалился цилиндр. Так этот провокатор аккуратно закрасил сноп и нарисовал вместо него большущую елду. Да еще призыв поменял, скотина! Вместо: «Снопом по Чемберлену» написал «Членом по Чемберлену». После чего спокойно оставил плакат на столе в своем кабинете. Наутро уборщица увидела сие творчество и пожаловалась на охальника. Не смейтесь, товарищи. Дело серьезное, провокатору теперь предстоит предстать перед советским судом.
— Зачем так жестко? — спросил Щеглов, кое-как справившись с эмоциями. — Дали бы по башке, вынесли строгий выговор с занесением в личное дело. В сущности, товарищ все же не изменил саму суть пожелания написанного на плакате?
— Вы не правы, товарищ помощник начальника особого отдела округа, — бесстрашно ответил комиссар. — Все знают, какое серьезное положение сложилось у нас в стране с поставками хлеба населению…
Смех мгновенно стих, а наш Аника-воин продолжал свою речь.
— К тому же этот враг народа подписал еще одно слово, о котором я забыл сказать. «Голым»… «Голым членом по Чемберлену». То есть ответить агрессору мы можем только голыми частями тела. Так как у нас ничего более нет.
— Это совершенно меняет смысл, — зловеще прошипел, встав со стула, Щеглов и, одернув на себе китель, тяжелым взглядом стал буравить оппонента. — И не с провокационным ли умыслом вы, товарищ комиссар, запамятовали это слово? Люди мы военные и поэтому склонны иногда допустить в своей среде грубоватые шутки, но ваша компрометирует нас в глазах партии и правительства, а мы ведь преданные сторонники нашей власти. — Щеглов шумно набрал воздуха в легкие и раздельно произнес: — Приказываю вам покинуть помещение!
Глеб Евгеньевич, бледный, как мел, выбрался из-за стола, пошатываясь, пошел к выходу и чуть не упал в дверном проеме, услышав в спину:
— С вами мы еще разберемся.
Внутри у меня все кипело от смеха. Еле сдерживая себя, я одновременно с восхищением посмотрел на своего старого товарища. Ну, надо же, связался черт с младенцем! Смертельный номер! Юный выскочка против мастера подковерной борьбы! Исход известен заранее! Щеглов внезапно мне подмигнул и уселся за стол.
— Продолжим, товарищи, — широко улыбнувшись присутствующим, он поднял бокал, и все торопливо его поддержали…
Полчаса спустя в зале царила полная анархия, пение, смех несвязная речь гулом нависали над столом вместе с клубами дыма. Некурящий Щеглов решил покинуть комнату отдыха и, уходя, позвал меня с собой. Усевшись на скамейку в тени дуба, я взглянул на старого товарища и удивился происшедшей с ним метаморфозой. С лица убралось добродушное выражение. Пропала улыбка, в течение дня практически не покидавшая его лика. Казалось, на лбу прибавилось морщин, и вообще он сейчас выглядел старше своих лет.
Щеглов задумчиво пожевывал сорванную травинку и долго молчал, собираясь с мыслями. Наконец я не выдержал:
— В чем дело, командир?
— Я думаю, а не промахнулись ли мы, уничтожив генерала? — сразу ответил Щеглов. — Спору нет, сын его, как и предполагалось, с японцами рассорился напрочь. Но и к нам что-то его не тянет. По моим сведениям Чжан Сюэлян готов примириться с Чан Кайши. Объединив свои армии, они разгонят коммунистические формирования, а потом примутся за японцев. А чтобы дело вышло совсем гладко, походя захватят КВЖД.
— Вряд ли у него получится, — возразил я. — В окружении Сюэляна много прояпонски настроенных военачальников.
— Все дело в поддержке, мой друг. Генералов нетрудно арестовать, если тебя поддерживает такой союзник, как Чан Кайши и американский капитал. А простым солдатам и офицерам не очень-то хочется воевать против своих соотечественников, зато к японцам они не питают никакой симпатии. Ну, хватит об этом. Давай решать вопрос с твоим дальнейшим существованием. Как ты отнесешься к предложению перебраться немного севернее и создать на месте рейдовую мобильную группу, обладающую особыми полномочиями и подчиняющуюся только начальнику особого отдела округа?
— Конкретнее — куда?
— На реку Аргунь. Официальная задача отряда перехватывать потоки драгметаллов, утекающие в Китай с наших золотых россыпей, но, думаю, этим дело не ограничится. У наших границ в районе Чжалайнора сосредоточены значительные силы, подчиняющиеся Чжан Сюэляну. В случае возникновения конфликта ваша группа первая примет участие в боевых действиях. Короче, будешь готовить бойцов к диверсионной работе в тылу врага.
— Какова предполагаемая численность группы?
— Не более сотни бойцов.
— Могу ли я отобрать в отряд курсантов школы?
— Конечно, но не более двадцати человек, только курсантов-китайцев не трогай.
— Значит, на Аргунь, — задумчиво протянул я. — Климат в Забайкалье суровый. А у меня жена беременная, в декабре должна рожать. Где я ее там устрою?
— Сейчас лето, до заморозков успеешь обустроиться. Ты, наверное, не забыл насчет особых полномочий? Любой представитель власти на местах или командир воинского подразделения обязан оказывать всяческое содействие лично Косте Рукавишникову. Да ты можешь приисковое начальство раком поставить. Кстати, есть такое мнение, что часть золота уходит за границу не без их участия. О материальном обеспечении отряда не беспокойся. Кому положено, уже извещен. От тебя мне нужно принципиальное согласие, из-под палки никто тебя не погонит.
— Партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть», — с улыбкой произнес я. Да и что мне было сказать еще? Сколько бы ни говорили про привилегии, которыми осыпает нас государство, все же есть в нашей службе и резко отрицательные моменты. В отличие от людей других профессий сотрудникам ОГПУ предоставляется возможность потерять буйну голову и в относительно мирное время[56].
Щеглов потянулся, взглянул на предзакатное безоблачное небо, вздохнул полной грудью.
— Эх, хорошо здесь! Остался бы на недельку, на охоту бы еще сходили, но нельзя, некогда. Работы невпроворот. Ты здесь дня за три постарайся управиться со сдачей дел, бери бойцов, и ко мне во Владивосток подгребай. Там решим проблему с экипировкой и прочие хозяйственно-административные вопросы…
Проводив автомобиль Щеглова до самых ворот, я вернулся в комнату отдыха и вызвал Дмитрия.
— Что случилось? — спросил Митька, едва взглянув на меня.
— Пойдем в канцелярию, — предложил я, не желая оповещать всех заранее о своем отъезде.
— Выходит, расстаемся, задницей о задницу и деньги врозь? — спросил Митька, страдальчески наморщив узковатый лоб.
— Почему? Земля она круглая, встретимся, к тому же у нас остается в совместном пользовании целая плантация женьшеня.
— Да, я тебе совсем забыл сказать: Семен Раскорякин пропал, нам всего один дневной переход оставался пройти до станции Лесозаводск. Бойцы намаялись, и я дал им поспать подольше, а Семен ушел на рассвете, и с тех пор я его не видел. Мы по его затесам шли, и вдруг следы оборвались. Слава богу, до станции всего версты три пройти оставалось.
— Вы его искали?
Митька скривился, как от зубной боли:
— Да куда уж там! С нами около трех десятков плененных контрабандистов. Где там наладишь поиски.
— Может, Семен сразу в Бикин махнул? Он ведь в последнее время там жил, — с надеждой спросил я и сразу понял, что сморозил глупость. Семен — человек ответственный. Отряд на полпути бы не оставил. — Ладно, Дмитрий, давай не будем расстраиваться заранее, главное, знай, что не подведу и при первой же возможности вычищу плантацию и отдам тебе твою долю. Теперь давай решим вопрос с людьми. Мне в первую очередь потребуются кавалеристы, и старшину Бурмина я у тебя тоже заберу…
И вот снова в городе. Здравствуй, Владивосток! Здравствуй, моя жена! Я теперь со спокойной душой и почти чистой совестью опять могу встретиться с тобой. Я совершенно здоров! Доктор, осматривающий меня, напоследок проворчал что-то об осторожности в любовных похождениях. Что вы, доктор! С этого момента и навсегда я примерный семьянин! И я на целых три дня получил отпуск! Дождалась меня, моя роднуля. Лицо светилось счастьем, и все эти три дня я принадлежал ей одной. За трое суток мы лишь дважды выходили из нашего уютного гнездышка.
Татьяна безропотно согласилась на переселение в Забайкалье. Так что пришлось нам часть отведенного времени потратить на улаживание ее дел — увольнение с места работы, посещение близкой подруги, покупку вещей в дорогу. А потом, уже вечером, возвращаясь домой, мы зашли в театральную кассу и взяли билеты на «Ревизора». Купив билеты, мы неторопливо, как солидная пара с большим стажем совместной жизни, шли под ручку по улице Ленина.
Центральная улица города за последний год заметно поблекла, лишившись яркой рекламы. Частные лавочки приказали долго жить. Закрылись кабаре, кафешантаны, рестораны и все частные магазины. На большинстве зданий висели топорно исполненные таблички с непонятной даже для меня аббревиатурой. Например, я долго и тупо расшифровывал ребус на табличке, намертво прикрученной к входной двери бывшего магазина готового платья. «ДальКомАрхиИск» — гласила надпись. Татьяна, огорченная моей невнимательностью, спросила, о чем я задумался, и расхохоталась:
— Балда, это же Дальневосточный Комитет Архитектуры и Искусства.
Грустно как-то становится, граждане, когда искусство сокращают до «иска», а величественное название «Золотой Рог» заменяют безликим «Гостеатр». А когда я увидел заколоченные двери на книжной лавочке Карла Францевича, то совсем расстроился. Совсем недавно меня раздражал контраст крикливых красок на фоне серой бедности. В душе я, наверное, завидовал кичливому достатку единиц, умевших без особого напряжения добывать смачный кусок жизненных благ, в то время как большая часть населения работала, образно говоря, за краюху хлеба.
Но вот сгнобили частный капитал, казалось, радуйся жизни, дыши полной грудью, а мне что-то не очень весело. Сразу стало понятно — краюха хлеба у трудящихся резко потеряет в весе, что грозит социальным взрывом. Тут и не знаешь, радоваться или огорчаться по поводу места службы, на которую я попал в основном в силу сложившихся обстоятельств. Радоваться можно тому, что голод мне не грозит. Хороший хозяин никогда не оставит своего цепного пса без пропитания. Зато и псу придется рвать любого по хозяйской команде.
Здание Гостеатра находилось на пересечении улицы Ленина с Алеутской. К сожалению, мы попали на дневное представление. Весь немалый зал был забит детворой. Я порадовался, что, не поскупившись, приобрел билеты в ложе. Глядя сверху на весело галдящую, подвижную массу, я вдруг почувствовал груз собственных лет. Здравствуй, племя младое, незнакомое! Мягкая глина в руках искусного ваятеля. Именно из вас, незнающих прошлого, сейчас лепится образ светлого будущего. Юности вообще свойственна безжалостность и безальтернативность в решениях, а за сотворением кумира дело не станет…
Наконец свет в зале стал гаснуть, поехал занавес, и галдящая публика, очарованная моментом, постепенно затихла.
Пьесу я смотрел не впервые и даже не второй раз. И вообще пошел на нее только из-за Татьяны, в Забайкальской глуши по театрам не походишь. Пускай напоследок наслаждается. Смотря на сцену, я думал о том, что со времен Николая Васильевича мало, что изменилось. Да, революция лихо смела царскую чиновничью надстройку, но пришедшие к власти тут же завели собственный бюрократический аппарат. Аппарат, может быть, и новый, но старые чиновничьи повадки порой проявляются в полной мере.
Что-то я расфилософствовался. Наверное, старею. Для бойца опасно много думать. Когда человек отвлекается на думы, он становится рассеянным. В таком состоянии недолго свои мысли воспроизвести вслух…
* * *
Тяжелый удар! Семен Раскорякин убит. Желая предложить ему поехать со мной на Аргунь, я с трудом дозвонился в Бикин. Трубку снял председатель поссовета. Федор Селиванов мне и сообщил о смерти Раскорякина. Труп обнаружили нанайцы-охотники. Семена опознать смогли только по шаманскому амулету, который убийцы побоялись или побрезговали снять с него.
— Вот так-то, Костя, на кол его посадили, пытали Семена. Вероятно, китайцы. А потом труп еще две недели зверье обгладывало, — прогудел в трубку Федор.
Семена пытали! Скорее всего, пытались узнать местоположение плантации, а может быть, мстили за наш налет на китайскую сторону, когда мы притон распотрошили? Теперь уже не узнать. И тут меня как громом ударило: я ведь видел, еще прошлой осенью предчувствовал его смерть. Как сейчас стоит перед глазами: мы с Семеном вдвоем на китайской стороне были, ходили на разведку. В деревне Баньзян он ночевал у китайцев, а я на русской стороне села, с утра мы встретились, и на меня тогда «нашло». Сбылось очередное видение…
После этого известия я целый день ходил сам не свой, все валилось из рук, и старшине Бурмину пришлось взвалить на свои плечи хозяйственные заботы. А я ушел домой и впервые у Татьяны на глазах напился в дым. Честно говоря, и не помню почти ничего, но, видимо, покуролесил я знатно, и всю ночь снилась какая-то ерунда, но подробностей не помню. Под утро ко мне пришел большой рыжий таракан и попытался меня съесть. Но я не дался. Рыжий нахалюга не отчаялся и атаковал мой нос. Настойчивость твари изрядно надоела, я оглушительно чихнул и сразу проснулся. Яркое солнце пробивалось сквозь неплотно задернутые занавески. На кровати привалилась к боку дорогая супруга и активно шуровала травинкой в моей левой ноздре.
— Хватит, хватит, уже проснулся. Вставай, горюшко ты мое. Попей, легче будет. — Перед моим носом возникла громадная жестяная кружка с мутноватым огуречным рассолом.
— Откуда амброзия? — Голос из кружки звучал невнятно, но Татьяна поняла.
— Лидия Львовна с утра принесла… сама.
Ага, понятно. Вчера соседей на уши поставил. Теперь сочувствуют… Или боятся продолжения банкета.
Бросив взгляд на пол, увидел полный раскардаш.
— Славно вчера покуролесил, — только и смог вымолвить.
— Нет-нет, не ты. Просто с утра было нечем заняться, и я начала укладывать вещи.
Странный способ укладки вещей, ну да с женщинами не поспоришь.
— А сколько сейчас времени?
— Почти двенадцать.
Окончание фразы я слышал уже в полете. Быстро одевшись и даже не позавтракав, я выскочил на улицу. Пока я отсутствовал, старшина успел получить по разнарядке амуницию, конную упряжь, новые трехлинейки кавалерийского образца и боеприпасы. В казарме царило оживление, бывшие курсанты, а теперь бойцы моего отряда, деятельно готовились к переезду, а в спальном помещении меня ожидали новички. Отряд пополнился пятьюдесятью бойцами.
При моем появлении солдаты без суеты выстроились по ранжиру. Прохожу вдоль строя, внимательно оглядываю каждого — собраны с бору по сосенке. Судя по цвету петлиц — пограничники, пятеро из родного ведомства, остальные присланы из армии — точнее, из кавалерии. Обмундирование поношено, значит, не первый день на службе. Зная механизм изъятия «лучших бойцов подразделения» по приказу сверху, я не строю иллюзий.
Любой здравомыслящий командир избавится в первую очередь от ненужного ему элемента. Конечно, полного неумеху не пришлют — побоятся. Скорее избавятся от психов, недисциплинированных, дерзящих начальству. Дерзкие, это даже неплохо, хуже, если попадутся плохо управляемые. Я с такими сталкивался в армии. Что поделать? Последствия Гражданской войны. Прислали, конечно, рядовой состав, хотя нет — второй справа с тремя треугольниками в петлицах. Крепкий парень. Вровень со мной ростом, кулаки пудовые… Резко разворачиваюсь и, глядя на него в упор, спрашиваю:
— Фамилия?
— Тихонов!
— Последняя занимаемая должность?
— Помкомвзвода кавалерийского эскадрона.
— За что сослан?
— Выбил зуб кома… — машинально начал отвечать Тихонов и замолчал, ошарашенно глядя на меня.
— Ладно, останешься пока в этой же должности, — распорядился я, не выясняя, кому из командиров и по какой такой надобности он выбил зуб.
Наскоро опросил остальных красноармейцев. В общем, пока претензий к подбору личного состава нет. По их словам все они неплохие наездники. С оружием знакомы. Трое — бывшие пулеметчики. Есть среди них и охотники. Ладно, по ходу движения разберемся. На словах мы петь все мастера. Я распределил новичков по отделениям и, опять оставив за себя старшим по казарме старшину Бурмина, удалился в город. Намеревался утрясти с Щегловым последние вопросы, но его на месте не оказалось, и я неторопливо позавтракал (заодно и пообедал) в столовой управления. Неплохо надо сказать здесь кормят: съел тарелку наваристых кислых щей, две порции тушеного мяса с гречкой, выдул три стакана чая с бутербродами. Я уже собирался уходить, как в зале появился Щеглов. Сергей мотнул головой, приглашая в отдельный кабинет.
— Ты уже обедал? — спросил он, усаживаясь за стол. — Дуня, тогда мне как всегда, а ему принеси чаю.
Официантка торопливо удалилась и лишь за ней закрылась дверь, Сергей продолжил:
— Выезжаешь завтра, в 20.00, цени, не в теплушках поедете — два вагона в составе ваши. Просьбы есть?
«Отпустите меня домой», — подумал про себя, а вслух произнес:
— Пулеметов в отряде нет.
— Мог бы у Знахарева забрать парочку «Дегтяревых», — с укоризной заметил Сергей. — Ладно, сегодня выдадим.
— Лучше немецкие МГ-13, — быстро проговорил я.
— Где ж я тебе такие пулеметы достану? Их и в немецкой армии на вооружении пока нет.
Брешет начальник, по лицу видно, что пулемет, который мы опробовали под Мукденом, через Владивосток доставлялся и, думаю, не в единственном экземпляре.
— Ты не дури, — сказал Сергей после некоторого размышления. — Оружие хорошее, спору нет и не тяжелое, для разовой акции подошло отлично. Но в затяжном бою патронов не напасешься. Где специальные патроны под него в Забайкалье найдешь? Так что бери пяток «льюисов». Теперь по поводу твоего маршрута. Выгружаетесь на станции Сретенск. От Сретенска ваш путь лежит на Нерчинский завод. До него километров триста пятьдесят будет.
— Как же мы доберемся?
— Тебя встретят, — «успокоил» Щеглов. — Теперь по поводу задания…
Помогать женщине собираться в дорогу — занятие неблагодарное. В этом я убедился на собственном опыте. Поздно вечером придя домой, застаю картину полного разгрома. Коврики, тряпки, коробки, три вздувшихся чемодана, кухонная посуда, подушки и пуфики в хаотичном беспорядке заполняли комнату, и посреди этого бедлама на разобранной постели сидела растерянная Татьяна.
— Это нам тоже в дороге понадобится? — спросил я, брезгливо беря двумя пальцами громадную сковородку.
— На чем же я, по-твоему, твои любимые оладьи буду жарить? — огрызнулась супруга.
С точки зрения городской женщины вполне логично: за городом живут только медведи и лоси и так необходимые в дороге сковороды можно закупить только в таком очаге цивилизации, как Владивосток. Мне кажется, легче собрать в дорогу армейский полк, чем одну женщину на сносях. Спорить я не стал, но, похоже, семейное имущество может занять четверть вагона. Откуда у нее столько вещей набралось? Ценные лично для меня вещи уместились в маленький саквояж. В нем лежало именное оружие, документы, валюта и золотые монеты…
Последним театральным звонком перед началом спектакля под названием «Путь в неизвестность» прозвонил привокзальный колокол, вагоны дернулись, и мимо окон плавно поплыл перрон. Я бездумно смотрел в проплывающие мимо постройки железнодорожного депо, жена сразу улеглась на нижней полке и, удобно устроив под голову бархатный пуфик, со вкусом вчиталась в очередной «дамский» роман «Роковая страсть» Анны Глум. Случайно бросив взгляд на яркую обложку, я невольно рассмеялся. Под этим псевдонимом писал романы старый одесский пидорас Самуил Грубель. Надо сказать, продукция, вышедшая из-под пера этого деловара, пользовалась большим спросом у образованной части женского населения. Откуда это я знаю? Дело в том, что помимо идеологов от партии им заинтересовались финансовые инспектора, а потом и наша контора. Этот прохвост не только писал романы, но и переводил их на французский язык. В Харбине у Самуила был партнер, от лица которого и заключались сделки на печатание произведений в частных дальневосточных издательствах, а продукция расходилась по всей стране. Деньги за границу текли рекой, и все в валюте. Старый пройдоха получал дополнительные гонорары за перевод с французского на русский, вернее наоборот, что, согласитесь, не однозначно, если учесть, что грамотных переводчиков в штате издательств не держали и данный типус переводил собственную мазню весьма произвольно, для блезиру. Нас заинтересовал способ передачи рукописей: в смысле, не передается ли вместе с ними информация разведывательного характера. Уж очень ловко эти рукописи возникали на столе «переводчика». Проныре повезло, в конечном итоге он вместо расстрела получил семь лет тюрьмы, за незаконные операции с валютой…
Поезд подходил к стации Раздольная — вот и первая остановка на нашем пути. Пора пойти проверить своих бойцов. Дело в том, что в последний момент я решил все же ехать отдельно от них со своей супругой. Беременной женщине в среде мужиков будет явно неуютно. Поэтому я выбил у железнодорожного начальства отдельное купе, правда, всего на три места. Так что свой багаж мы разместили и сами устроились с полным комфортом.
На дополнительных путях царила суета. Крестьяне, прихватив с собой довольно скудный скарб, грузились в столыпинские вагоны целыми семьями. «Раскулаченные», — подумал я. И в этот момент меня окликнули.
— Константин Сергеевич, товарищ Рукавишников! — Из проема теплушки мне махал смутно знакомый казак. Оглянулся на свой состав: мои бойцы курили, не отходя от вагонов. За ними присматривал старшина Бурмин. Медленно подхожу к теплушке.
— Здорово, Сергеич, никак не узнал? — светло-карие глаза казака насмешливо смотрели в упор. Да это же Трофим! Он в моей ударной группе служил. За неполный год он здорово изменился. Поседел, осунулся, только глаза остались прежними.
— Трофим, чертушка, ты как здесь оказался? — Обнимая старого товарища, я краем глаза отметил подходящего сбоку конвойного.
— Раскулачили, понимаешь, меня. Справным хозяином оказался. Теперь еду в Сибирь на поселение со всем своим выводком. — Трофим тяжело вздохнул, смахивая невольную слезу.
За спиной деликатно покашляли:
— Товарищ командир, не положено разговаривать с переселенцами.
Стоящий сзади меня конвоир, заметив малиновые петлицы, тут же сдал назад.
— Слышь, боец, мне два слова старому товарищу сказать надо, — дружелюбно заметил я. Быстро расстегиваю свой саквояжик (расставаться с ним в дороге я не намеревался) и не глядя цепляю горсть золотых «николашек». — Возьми, Трофим, на новом месте пригодится, больше помочь ничем, к сожалению, не могу.
Украдкой оглянулся — конвоир, отвернувшись, медленно шел прочь. Последний раз, пожав руку охотника, я бросился вслед уходящему составу…
Первые «ласточки» и почему-то в их число попал человек вполне лояльный к советской власти. Здесь, конечно, не обошлось без личной мести, жалко, времени на расспросы не было. Хотя я и уверен: решенное один раз в данной ситуации обратного хода не имеет.
В Хабаровске к нам в купе подсел пассажир. Пока я бегал в станционный буфет за сельтерской, пока общался с бойцами своего отряда, эта шустрая личность успела вполне освоиться на новом месте. Летчики они такие. Чуть оставь жену без присмотра, вмиг заболтают, очаруют, уведут. Но в данном случае повода для волнений не было. Виктор мне понравился. Доброжелательно веселый, шустрый живчик и, судя по рассказам, опытный летчик, собиравшийся перевезти свою семью на Дальний Восток. За ними он сейчас и ехал в Липецк, где как я и ранее знал, базировалась одна из авиаэскадрилий Красной армии[57]. Мы с ним беседовали на отвлеченные темы до самого вечера. Наконец я почувствовал, что жена устала и хочет прилечь. Выйдя в коридор, дождался, когда и Виктор сообразит выйти наружу.
— Угощайся, — предложил он, доставая шикарный серебряный портсигар с монограммой.
— Да я не курю, — сказал я, с интересом разглядывая предложенный предмет.
«Красному авиатору Виктору Крамаренко, за доблестное выполнение задания», — гласила надпись. Виктор, несколько рисуясь, лихо защелкнул портсигар и, с явным наслаждением затянувшись папиросой, пояснил:
— За двадцать два боевых вылета наградили.
Я напряг память: где это мы последнее время столь активно воевали?
— Горная Чечня. Двадцать пятый год, — подсказал Виктор. — Райончик еще тот. Там после Гражданской войны столько оружия скопилось, что мама не горюй! Советская власть только в крупных населенных пунктах на равнине, да еще в городе Грозном как-то держалась. Да что говорить! — Виктор махнул рукой и вопросительно посмотрел на меня.
— Давай зайдем, наверное, жена уже улеглась, — предложил я.
В купе нас ждал накрытый стол, а жена, отвернувшись к стенке, делала вид, что спит. Свежие огурчики, вареная курица, картошка умм…ням-ням. Под такую закуску не грех было и выпить. Видимо, Виктора посетила такая же мысль, так как он, не говоря ни слова, порылся в собственном чемоданчике и извлек бутылку коньяка, а к нему кусок кетового балыка. Налили, выпили, закусили, еще повторили. Виктор предложил выйти покурить, я составил компанию в надежде на продолжение рассказа, и Витя меня не подвел:
— Что говорить, советская власть в автономной области до двадцать пятого года была номинальной. Бандиты грабили население соседних районов и вовремя уходили от преследования, предупрежденные своими родственниками, занимавшими ответственные посты в структурах власти. В двадцать пятом году имам Гацинский объявил газават гяурам. Вооружены повстанцы были неплохо, у них даже пулеметы имелись в наличии и боеприпасов хватало. Я тогда служил в авиаотряде Северокавказского военного округа, нашу эскадрилью накануне дела перебазировали в Грозный… — Виктор несколько раз затянулся, раскуривая было потухшую папиросу, и продолжил рассказ: — Перед началом операции оперсоставом ОГПУ были произведены аресты в центральном управлении области, так что о наших намерениях горцы не догадывались. Войска оперативно перекрыли выходы к границе Грузии, Дагестану и Северной Осетии и двинулись на восставшие аулы. Многие селения просто невозможно было штурмовать в лоб даже после артиллерийского обстрела. Естественные преграды мешали. В таких случаях вызывали авиацию. Армия не пыталась снести все до основания. Перед штурмом парламентеры призывали выдать главарей и сдать оружие. Если следовал отказ или парламентеров просто убивали, то далее следовал артиллерийский обстрел и штурм. Если не получалось взять аул с наскока — вызывали нас.
— И что, во всех случаях бомбардировка помогала?
Виктор закурил следующую папиросу, прищурился от дыма.
— Нет, не всегда, хотя многие из горцев просто впадали в панику, впервые увидев самолет. Но нам четырежды пришлось бомбить аулы Хакмалой и Химой, прежде чем Нажмутдин Гоцинский сдался. В некоторых случаях даже бомбежка не помогала. Тогда комдив Апанасенко приказал брать в плен старейшин, после чего обращались к сопротивляющимся родственникам с ультиматумом: если не сдадутся, то расстреляем заложников. Больше осечек не было. Оружия собрали, на две войны хватит, одних винтовок более двадцати пяти тысяч единиц чеченцы сдали. Подавили восстание. Только чую, горцы еще не раз воевать против нас будут.
Ночью я долго не мог уснуть. Лежал, анализировал полученную информацию — сопоставлял ее с известной мне ранее. За два месяца восстание в Чеченской автономной области было подавлено. Наши потери — до взвода красноармейцев. Блестящая операция! И немалую роль в ней сыграли сотрудники ОГПУ, вовремя арестовавшие информаторов. Силы, брошенные против восставших, были, по сути, ничтожны. Всего-то пять тысяч пехоты и два кавалерийских полка. Преимущество было только в вооружении, но в горной местности это еще не главное. Главное, подход к проблеме. Жесткий и решительный. Горцы только силу уважают…

Глава 15
Константин Рукавишников. В погоне за золотом

На станции Шилка два вагона отцепили от поезда, и далее до Сретенска нас тащила «кукушка». Татьяна, несмотря на то, что бойцы нам выделили отдельный отсек, чувствовала себя неуютно и всю дорогу молчала. Ничего не ела, глядела в окно, временами отрывая взгляд, чтобы забить подступавшую тошноту глотком сельтерской. Наконец наши мучения кончились. Вот и Сретенск — маленький городишко на берегу Шилки. В 1897 году к Сретенску подвели Транссибирскую магистраль, и город зажил, зажировал! По Шилке в Амур пошли баржи и пароходы в Хабаровск, Благовещенск… Окрестное население активно занялось торговлей. В городе открылись три банка, сотня торговых фирм, казначейство и таможня. Но счастье продолжалось недолго, всего-то лет двенадцать-тринадцать, а потом была построена КВЖД, и железную дорогу по нашей территории проложили в стороне от Сретенска. Увы, увы, городок обветшал. Остатки былого процветания можно было рассмотреть только в центре города в виде нескольких двухэтажных каменных зданий.
Пока бойцы выгружались, я с женой прошелся по городу, зашли в горсовет, но, к моему огорчению, глава города был не в курсе дела — ни о каких встречающих наш отряд он и слыхом не слыхивал.
Попрощавшись с главой местной администрации, вышел на улицу, полной грудью вдохнул чистый воздух. Хорошо!
— Что будем делать? — встревожилась жена.
Я посмотрел на часы. До вечера еще полно времени.
— Давай к реке спустимся, посидим, подышим свежим воздухом. От паровозной гари меня до сих пор мутит.
— Давай, только я пить хочу.
— Сейчас напьемся.
Через десять минут мы сидели у парома на пристани и неспешно попивали вкусное пиво из глиняного кувшина, любезно предоставленного нам в пользование продавцом пивного ларька.
— Как же мы будем жить в такой глуши? — спросила Татьяна, оглядывая пустынные сопки, кое-где покрытые негустой растительностью.
— Ничего, думаю, это ненадолго, годик здесь проторчим — и назад, во Владивосток, — отвечал я, сам не особо веря собственным словам. Татьяна и не догадывается пока, что по сравнению с Нерчинским заводом Сретенск — центр цивилизации. Здесь хотя бы железная дорога имеется…
Внезапно двое дядек, лениво греющихся на настиле парома, вскочили — из-за ближайшей сопки на той стороне реки сначала выползло облако пыли, а из облака показались верховые, гнавшие перед собой табун лошадей. Всадников не менее двух десятков, все вооруженные и в красноармейской форме, как я заметил несколько позже. Они еще не успели добраться до берега, как паром отчалил, и через двадцать минут на наш берег сошел широкоплечий коротышка в серой кубанке.
— Здорово, товарищ командир, — сказал он, уверенно подходя ко мне. — Не меня ли ждешь?
— Товарищ Зимин?
— Так точно! И к тому же ваш заместитель, товарищ Рукавишников.
Иван Семенович Зимин светловолос, средних лет, с пшеничными усами, лицо улыбчивое, круглое, с хитринкой в глазах. Осторожно пожал руку Татьяне и тут же повернулся ко мне.
— Задержались мы, в горах камнепад был, дорогу завалило, сутки на расчистку ушло, так что извиняйте.
— Ничего, мы только два часа как приехали.
— Еще не обедали? Ну и хорошо, сейчас дела решим, а потом к моему куму, обедать, заодно у него и переночуем.
— Бойцов, где разместим? — спросил я.
— Переправятся на другой берег, там и станут лагерем.
Ранним утром еще до восхода солнца паромщики перевезли нас на другой берег Шилки. Временный военный лагерь сворачивался, бойцы, наскоро позавтракав, седлали лошадей. Дюжина телег, еще вчера прикупленных у местных торговцев, нагружены нашим имуществом. На одну из них я и подсадил свою благоверную. Татьяна удобно примостилась на связке шинелей и, укутавшись в теплую шаль (по утрам здесь даже в средине лета довольно прохладно), мгновенно уснула. Семеныч, оставив меня, ловко лавируя меж лошадиных корпусов, исчез, а через минуту вновь появился, держа под уздцы низкорослого конька.
— Вот, принимай, конь — загляденье. День скачет — два ползет.
Да уж, загляденье: вороной масти, мохнатый, пара аршин ростом в холке. Прямо конек-горбунок монгольского разлива.
— Да ты не сомневайся, — пошутил я.
— Конь действительно выносливый, а то, что мал, не беда, привыкнешь. Васькой его кличут, — заметил Зимин, передавая мне повод.
Васька с ходу попытался меня цапнуть, но промахнулся и тут же, получил в ухо. Конь затряс башкой и больше не дергался, лишь косил глазом и всхрапывал, когда я подтягивал подпругу. Через минуту прозвучала команда: «По коням», и отряд колонной, по двое в ряд, двинулся в путь.
* * *
Семь дней добирались до Нерчинского завода. Поход проходил без происшествий. Поэтому мы с Зиминым в процессе движения могли уделить время деловым разговорам. Из них я уяснил, что о второй и основной задаче, поставленной перед нашим отрядом, Зимин не знает. Зато он прекрасно разбирался в местных заморочках. На третий день, перевалив через очередной холм, отряд стал спускаться в обширную безлесую котловину. Внезапно Петрович съехал с дороги, пропуская вперед колонну, я последовал за ним.
— Ты посмотри, как чешет, давно нас заметил. Глаз у баргута[58] ястребиный. — Семеныч передал мне бинокль.
В отличие от моего заместителя я сразу и не нашел высмотренный объект: степь, выжженный солнцем серебристый ковыль, жалкие кустики ильма, буераки…
— Правее смотри, — посоветовал Зимин.
Точно, вот он всадник! Одвуконь галопом удирает.
— С Аленуя или с Унды возвращается, — пояснил Семеныч. — Китайские товары на золото обменивал. Дня через два через Аргунь переправится — и он дома.
— Разве на золотоносных россыпях артели работают без присмотра?
Зимин усмехнулся в усы:
— Смотрители тоже люди — кушать не меньше других хотят, а сейчас, сам знаешь, со снабжением у нас не очень. Народ в артелях часто просто голодает. Но еще большим спросом пользуется дешевый китайский спирт. Водку снабженцы практически и не привозят. Поэтому спиртонос на прииске всегда почетный гость. Специально ловить его бесполезно — он здесь каждую тропинку знает. Артельные не выдадут. Таких надо ловить у границы. На Аргуни не так много мест, где можно переправиться через брод.
— А на лодках не переправляются?
— Бывает. Но ты пойми, тогда лодочника тоже надо взять в долю, плюс к тому же подать сигнал с нашего берега, чтобы за тобой приплыли, а если пограничники заметят? Да и не всякая лошадь в охотку через реку плавает. Не затащишь же ты ее в лодку? Но не спиртоносы представляют основную опасность. Да, золото частично уходит через их руки. Теряем мы его и из-за хищнического старательства, но главную угрозу представляют банды. Налетят на прииск, ограбят и сразу уходят в Китай. Ловим, конечно, многих. В прошлом году пограничники одну банду перехватили на переправе. Две группы белобандитов были уничтожены местным батальоном ОГПУ. Но с одной бандой, наносящей наибольший ущерб, справиться никак не получается. Банда атамана Красницкого появилась в наших краях полтора года назад. Ранней весной, переправившись через еще покрытую льдом Аргунь, сто пятьдесят всадников напали на прииск Нежданный. Перебили охранявшую его полуроту красноармейцев и, взяв двухмесячную добычу золота, скрылись. Кавалерийская группа, преследующая банду, попала в засаду. Ребят зажали в ущелье и из двух пулеметов положили человек тридцать. Ни о каком преследовании, конечно, дальше и речи быть не могло. Дальше — больше. Летом налетели на артели, добывающие рассыпное золото на речках Унде и Средней Борзе. Рабочих не убивали, драги не портили, только охрану уничтожали безжалостно. Что самое интересное — грабили артели, для которых сезон был наиболее удачный. Не иначе как при артелях были лазутчики.
— Спиртоносы у него за лазутчиков, — ответил я и пустил коня вслед последней только что прошедшей телеге.
— Точно! Шастают везде, собирают сведенья. Кого нужно напоят задарма, а на языке у пьяного секреты не держатся. — Догнавший Семеныч хлопнул себя по фуражке. — Голова садовая! Сам догадаться не мог. Вот что значит ясный взгляд со стороны, незамыленный. Я же в районе по совместительству за замначальника особого отдела. После налета всех артельщиков через допросы пропустили. Так концов и не нашел. В этом году Красницкий нас опять по весне беспокоил — перехватил груз серебра, отправленный с Нерчинского завода в Читу. Надеюсь, прознав о том, что у нас образована мобильная группа, охраняющая золотоносные участки, Красницкий поостережется сунуться за Аргунь.
— Стоп! — Поводья натянул столь резко, что Васька от обиды чуть не цапнул меня за коленку.
Я в ответ залепил ему промеж ушей и, всадив каблуки в бока строптивца, тронулся вперед. Правильное слово «прознают», стоит только нам появиться на Нерчинском Заводе, как слухи об отряде в сотню бойцов пойдут гулять по округе. Впрочем, шила в мешке не утаишь, но сведения о численности отряда и его вооружении, вполне возможно. Двадцать пять местных бойцов, влившихся в наш отряд, стоит изолировать от общения с заводскими жителями, в поселок поедут десяток моих ребят, Зимин и я. Надо же мне свою супругу пристроить.
— Семеныч, ты говорил, что в поселке стоит гарнизон? Вот они пусть и возьмут под охрану наше имущество, отряд в поселок входить не будет…
* * *
Лагерем встали в лесу недалеко от границы. Мы с Семенычем, взяв с собой проводника и десяток бывших курсантов, наладились объезжать пограничные заставы — знакомиться с обстановкой на кордоне и изучать местность, а чтобы остальные бойцы не заскучали, Бурмин занялся с ними боевой подготовкой.
Прошла неделя, кончалась другая, за это время успел объехать четыре пограничные заставы. Познакомился и договорился о совместной деятельности с начальниками застав. Наша делегация вернулась во временный лагерь на двенадцатый день. Поздно вечером командный состав подразделения собрался под навесом в двух метрах от пышущей жаром нодьи[59] (ночами было весьма прохладно). Сидели, делились впечатлениями от поездки. Бурмин рассказал о жизни лагеря в наше отсутствие:
— Как только вы уехали, я конные парные патрули вдоль берега разослал. Верст на двадцать в обе стороны. В первый день чуть с пограничниками не схлестнулись. В сумерках поди различи, кто вдоль берега идет. Но обошлось без стрельбы. Пока вы отсутствовали, дюжину контрабандистов переняли. В основном в первые четыре дня. Потом, видимо, они скумекали и больше не ломились на нашем участке.
— Где пойманных содержишь? — спросил Зимин. — Я их в лагере что-то не заметил.
— Так сразу с погранцами и договорились. К ним на заставу отправляли, у них условия содержания имеются.
— Товар какой несли и где весь конфискат? — поинтересовался я.
— Товар-то? Переходили с нашей стороны. А несли в основном меха да золото. Сдал я все на заставу. У них специальный склад под конфискат оборудован, а нам в любой момент сниматься с места придется.
— Тоже правильно, — одобрил Зимин. — Насчет боевой подготовки отряда что скажешь?
— Нормальные ребята. Стреляют все неплохо. В седле держатся хорошо. Особенно твои буряты. Половина бойцов с холодным оружием умело обращается. Столько же примерно к конному строю привычно. Пулеметчики у нас замечательные. В общем, с «льюисом» не менее двух десятков бойцов работать сможет.
Я и не сомневался — мои курсанты за пять месяцев обучения с пулеметами Дегтярева и Льюиса вполне освоились. Пока мы тут совещались, в моей голове созревало новое решение. Стоять на кордоне не имело никакого смысла. Разбивать отряд на мелкие группы и патрулировать границу вместе с пограничниками в поисках мелких контрабандистов совершенно непродуктивно, не для этого собирался отряд.
Наша основная задача — ликвидация крупных формирований, пытающихся нанести вред советской власти. Свое присутствие на границе мы обозначили. Вряд ли банды будут прорываться на нашу территорию в этом районе — не дураки. Особенно атаман Красницкий — образец умного и хитрого врага, заранее планирующего свои действия, имеющего на советской территории свою агентурную сеть. Уничтожение банды, на которую уже полтора года безуспешно охотятся войска забайкальского гарнизона, задача, достойная для нашего отряда.
Интересно, почему Красницкий не предпринимал новых набегов в течение лета? Какие-то внутренние проблемы? Вполне возможно, но не факт. Скорее Красницкий выжидает. Готовит крупную акцию. По словам Зимина за лето ни одного прорыва крупных банд на нашу территорию. Гарнизоны и войсковые команды пребывают в расслабленном состоянии. Не рыщут по проселкам в поисках злых бандитов. Одним словом, курорт, а не служба.
— Семеныч, ты наверняка в курсе, как доставляют золото с приисков, кто сопровождает, какое количество охраны?
— По долгу службы положено знать, — вздохнул Зимин. — В конце лета из Читы прибывают две вооруженные до зубов команды, штыков по тридцать в каждой. Едут по заранее намеченному маршруту от одной артели к другой. Недели за две управляются и обратно к станции.
— Они всегда по одному и тому же маршруту ходят?
— Ну, в общем-то, да. Так удобней.
— Ага, и для бандитов тоже.
— Ты хочешь сказать, что бандиты собираются напасть на конвой? — Семеныч от волнения привстал с пенька, лицо, его скривилось в кислой гримасе. Несладко ему придется, если Красницкому удастся ограбить государство в очередной раз. Хитрец — все лето дожидался, не беспокоя местные гарнизоны. Люди расслабились, а он сейчас как гром среди ясного неба нагрянет, ограбит — и был таков. Замысел хорош! Не надо терять время, грабя одну артель за другой, потом уходить от погони. Наверняка в прошлом году его банду изрядно пощипали поднятые по тревоге войска.
— Семеныч, а конвойные команды так и двигаются раздельно до самой станции?
— Нет, обычно обе команды проходят свой маршрут и соединяются в один отряд в станице Шелопугинской что на реке Унде. Оттуда чешут до Сретенска.
Команды, без сомнения, подходят к месту сбора с разницей в несколько дней, значит, Красницкий собирается уничтожить их по очереди. Наверняка на станции уже дежурят его осведомители. Значит, будем ждать весточки от пограничников, и как только банда прорвется через кордон, пойдем за ней следом. Во всяком случае, предполагаемый район боевых действий нам известен. Устроим засаду на засаду.
— Семеныч, а наши проводники на Унде бывали?
— Корней Самохвалов родом из тех мест. Не заблудимся.
* * *
В общем-то, вышло так, как я и предполагал. Через три дня к нам в стан на взмыленной лошади прискакал пограничник. Буквально свалившись с дрожащего скакуна, он несколько минут приходил в себя, и лишь опорожнив полную фляжку родниковой воды, выпалил:
— Банда примерно в сто пятьдесят сабель перешла границу в районе поселения Зоргол.
— Когда перешла?
— Под утро.
Я посмотрел на безоблачное небо. Полдень. Идут с десятичасовым отрывом. Впрочем, как говорил вождь мирового пролетариата: «Мы пойдем другим путем». Маршруты движения с проводниками мы заранее обговорили, и я их отметил на карте. Есть возможность не только сократить разрыв, но и обогнать противника, если только они именно на Унду идут…
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. А если короче, то Красницкий нас слегка опередил.
День только начинался, когда на бивуак вернулись посланные вперед разведчики. Трое всадников вынырнули из-за холма и, нахлестывая лошадей, во весь опор помчались к временному лагерю.
— Банда, командир! В полутора верстах! — едва соскочив с коня, выпалил старший дозора.
— Толком расскажи, где банда? — спросил подошедший Зимин.
Корней Самохвалов, здоровенный бородатый мужик, шумно высморкался, харкнул и, таким образом прочистив горло, уже спокойно ответил:
— На холмик надо подняться, там все и обскажу.
— Видишь, командир, гряда впереди. — Тыча пальцем вперед и заслоняя мне обзор, пробасил Корней.
— Увижу, если ты свою ручищу от оптики уберешь.
— Ну, так за грядой Унда и течет. Посмотри правее, видишь на склоне черные точки?
При взгляде через оптику черные точки превратились в фигуры людей: спешились, коней стреножили, стали лагерем.
— Корней, а ты ведь обещался, что мы банду опередим.
— Дык, кто же знал, что среди них тоже местные окажутся? Зато, гляди, вывел на них прямо как по ниточке, — ничуть не смутился наш разведчик.
Ладно, будем смотреть далее. Подсчитать точное количество бандитов не представлялось возможным, но даже по примерным прикидкам их было раза в полтора больше, чем нас. В принципе работать можно, главное, как к ним подобраться? Голая равнина впереди. Ага, вот справа от нашего холма глубокая балка. Доходит до самой гряды. Видимо, внизу небольшая речушка или ручей течет. В гряде прорезь — ручей впадает в Унду. Леса по краям немного. Если подобраться по балке?
— По балке не проберемся, заметят, — как бы отвечая на мой мысленный вопрос, сказал Зимин.
— Ничо, командир, доберемся, — встрял Корней. — На небо посмотри. Тучи брюхом по земле ползають. Счас снег пойдет.
— Ну что же, будем дожидаться снега или вечера, или конвойная команда подойдет, и бандитам будет некогда оглядываться назад, — решил я.
Корней был прав. Не успели мы спуститься с холма, как первые снежинки закружили в воздухе, а еще через пятнадцать минут видимость упала до ста метров. К этому времени первый взвод нашей маленькой армии уже выдвинулся в сторону балки. Прошло около часа, снегопад несколько утих, но видимость все же была плохая. От лагеря противника нас отделял пологий склон и примерно триста метров гребня плоской вершины. Посланные вперед разведчики вернулись как раз в тот момент, когда прозвучали первые выстрелы.
— Там наших зажали, готовятся к конной атаке. Похоже, наверху только два пулеметчика останутся, — доложил запыхавшийся Корней. Н-да… легче самому слазить и разведать обстановку.
— Корней, Семенов, Колобко, пойдете первыми, надо снять вражеских пулеметчиков.
В то время, пока мы одолеваем склон, стрельба в пойме реки нисколько не утихает, а, наоборот, усиливается. Уже прозвучало яростное «ура». Кавалеристы пошли в атаку. Стало слышно, как огрызается пулемет охраны и нестройными пачками бьют по нападавшим уцелевшие пока конвоиры.
Когда я забрался на гребень, снегопад практически прекратился. Оглядываюсь: всадники уже спустились вниз. Чтобы добраться до обоза, им предстояло преодолеть метров триста пятьдесят, и в этот момент смолк пулемет, сверху обстреливающий конвойную команду. Лишившись поддержки, всадники стали замедлять ход коней, спешились, залегли, коноводы стали выводить коней из-под обстрела, как раз в сторону прорези в холмах, откуда из балки вытекал ручей. Я полетел вниз как на крыльях и, еще не добежав, стал отдавать команды:
— Зимин, с первым взводом выходишь прямо на луговину! Пулеметчики наверх — выбрать позиции, обстрелять противника. Второй взвод, за мной, — последнюю фразу я выкрикнул, уже взлетая в седло.
Выбрались из балки и метров семьсот скакали галопом вдоль гряды, а потом наверх, на гребень и без остановки сразу вниз по пологому спуску. Спустились в низину, слева метрах в четырехстах река. Я придержал коня, чтобы оценить обстановку. Мимо меня пронеслись всадники во главе с Бурминым.
Так что мы имеем? Зимин со своим взводом разогнал коней и коноводов и теперь атаковал спешенных кавалеристов. В этот момент сверху ударили сразу три пулемета. А буквально через минуту второй взвод страшно заорал «Бей!», и бандиты не выдержали, кое-кто еще пытался огрызаться, отстреливаясь до конца, пока шашка всадника не доставала вояку, но большинство из них побежало — рассыпалось по пойме. Пулеметы смолкли, не стало слышно одиночных выстрелов, лишь страшное хеканье всадников на выдохе, когда они опускали клинки на беззащитные тела, матерщина, да пронзительные крики умирающих достигали моего слуха. Все же троим или четверым счастливчикам удалось поймать разбежавшихся коней, и двое из них теперь неслись в мою сторону. Что ж, придется и мне поработать.
Из деревянной кобуры достаю маузер (именной!). Быстро присоединил кобуру-приклад, пистолет снял с предохранителя, выбрал цель — метров двести пятьдесят до первого несущегося стороной всадника. Далековато, но попробуем достать.
«Ну, Васька, если не дернешься, считай, кусок сахара с сухарем на закуску заработал».
Три выстрела — первый всадник упал с лошади, не двигается, второй послал коня в сторону реки. Один, два, три, четыре выстрела, после пятого конь рухнул, придавив собой всадника. Одобрительно похлопал по шее коня: «Молодец, Васька, мужик».
Отсоединил кобуру и, не перезаряжая маузера (два патрона остались) поскакал к последнему «снятому» бандиту. Подъезжаю ближе — подмятый конем всадник не шевелится. Сломал себе шею при падении? Бывает, но вряд ли, слишком ловко он управлялся со своим скакуном. На всякий случай держусь настороже. До мертвого коняки оставалось с десяток метров, когда из-за лошадиного крупа взметнулась рука. Наши выстрелы прозвучали почти одновременно. Но именно почти.
Спусковой крючок у маузера выбирается намного легче, чем у нагана. Поэтому парень проиграл. Две пули в голове у него уже сидели, когда ответная пуля лишь слегка причесала мои отросшие волосы. Я спешился, удостоверившись, что мой противник мертв, огляделся по сторонам.
Бой закончился. К подножию холма сгоняли пленных, кто-то из бойцов ловил разбежавшихся лошадей, а кое-кто добивал раненых и мародерничал украдкой. Ну, время терпит, надо узнать, кого это я пристрелил. Судя по одежде — не рядовой бандит. Сначала обыскал кожаную куртку, прощупал слетевшую с головы покойного бекешу, выудил все из карманов английского френча. Не побрезговал пошарить в карманах галифе. В результате я стал обладателем увесистого мешочка с золотым песком, распухшего от денег кожаного портмоне, солидного документа с печатями и подписями на китайском языке. Пошарив в портмоне, я отделил зерна от плевел. Точнее говоря, триста находившихся там долларов попросту заныкал, оставив китайскую и советскую валюту в целости и сохранности.
И вовремя! Через несколько минут ко мне подошел Зимин и сказал, что, судя по описанию, это и есть сам Красницкий. В дальнейшем пленные подтвердили наши догадки, а документы указывали на то, что атаман помимо всего еще и офицер армии Чжан Сюэляна. Документик этот я тоже оставил при себе, в дальнейшем пригодится.
От станицы Шелопугинской шли с обозом. Вместе с конвоем доставляли на станцию Шилка около семи пудов золота, пленных и своих раненых. Конвойная команда сильно поредела — у них погибли тринадцать бойцов, плюс ранены были практически все. Потери в моем отряде были значительно меньшие: четверо погибли, еще семь человек было ранены. Банда атамана Красницкого перестала существовать, лишь пятнадцати бандитам удалось сдаться в плен.
В последний день октября наш отряд вернулся на Нерчинский завод, временно влившись в местный гарнизон. Оставив заботу, по размещению бойцов на своего заместителя, я побежал к своей Татьяне. Распахнув дверь и ударившись о низкую притолоку, шагнул в жарко натопленную комнату. Женушка сидела на скамье у горячей печи. Вязала какую-то детскую вещицу, сосредоточенно считала петли и в первый миг даже не заметила меня. Потом подняла голову и так и замерла с застывшей на лице полуулыбкой.
— Приехал!.. — прошептали наконец ее губы. — Два месяца не было. Уезжал в гимнастерке, приехал в полушубке, — зачем-то добавила она.
— Так зима же настала, — оправдывался я, а сам уже целовал ее лицо, губами снимая слезинки. — Вот гостинцев тебе привез, — добавил и с видом фокусника вытащил из кармана полушубка два лимона.
— Боже, это настоящее чудо! Я лимонов уже полгода как не пробовала!
— Подожди еще, сейчас разденусь, разберу мешок, у меня для тебя немало вкусностей приготовлено. Сейчас все организую. — Я метнулся на хозяйскую половину, отдернул занавеску и чуть не сбил с ног изнывающую от любопытства старушку. — Здорово, Аграфена Петровна, будь добра, самоварчик организуй.
— Чичас, чичас, Константин Сергеевич, как раз поспел. Мы и без вас кажный вечер с Татьяной Васильевной чаи гоняем, — затараторила старушка, потирая пострадавшее ухо. Татьяна с некоторым волнением наблюдала, как на столе возникают непривычные для здешних мест яства: мармелад, шоколадные конфеты, громадные краснобокие яблоки, сушеная дыня, копченая колбаса, сыр…
Бабулька торжественно внесла самовар и замерла при виде такой роскоши. Ловко перехватив кипящий самоварчик и оделив старушку кульком с карамелью, я развернул и легонько подтолкнул ее в обратном направлении. Сами управимся!
Бедная моя девочка! Полуприкрыла глаза, не столько ест, сколько наслаждается давно забытыми запахами деликатесов. Сильно изменилась, куда-то исчез аристократический овал — лицо расплылось, покрылось пигментными пятнами, фигура раздалась вширь, крупный живот нависал над низким столиком.
— Что, не нравлюсь? — с вызовом спросила Татьяна, заметив мой изучающий взгляд.
Я мягко переместился к ней поближе, нежно обнял, поцеловал и зашептал в ухо:
— Ну что ты, глупенькая, все женщины через это проходят. Ну-ну, не надо плакать.
Татьяна, всхлипывая, как в бреду, бормотала сквозь слезы:
— Одна, совсем одна, кругом чужие люди, тебя нет. Уехал — не дождешься. Кругом горы, снег, холодно. По ночам волки воют.
— Ладно, ладно, дорогая, я же приехал.
— Ты приехал? А завтра ты тоже будешь со мной? — Зло вскрикнула и опять заплакала навзрыд. — Ты даже не понимаешь, как это страшно, городской женщине, ни разу не зимовавшей, в селе очутиться одной средь чужих людей с таким вот довеском!
— Здесь же есть врач, интеллигентные люди, библиотека в конечном итоге, — скороговоркой нес я всякую чушь, поглаживая и целуя жену.
— Врач? Да здесь два коновала в больнице и оба каждый день пьяные.
— Мы что-нибудь придумаем, успокойся, дорогая…
Я не верю в случайности и совпадения. Все в этом мире предопределено. Тебе кажется, что ты сам рисуешь линию своей судьбы, но в конечном итоге ошеломленно замечаешь, что проложенная прямая увела тебя совсем не в том направлении, которое ты заранее намечал…
Мое обещание супруге, что что-нибудь придумаем, исполнилось на следующий день. Я как раз собирался пойти проведать местное начальство, познакомиться и заодно договориться о продовольственном снабжении, когда в дверь деликатно постучали.
— Войдите, — подала голос Татьяна.
— Здравствуйте, хозяева. Константин Сергеевич, ты уже собрался? Это кстати, — вошедший в комнату Зимин неуклюже раскланялся с хозяйкой и подался назад в сени.
Выйдя на улицу, я с удовольствием глубоко вдохнул морозный воздух и бодро зашагал в сторону заводоуправления.
— Такое дело, командир, — подстраиваясь под мой шаг, коротконогий Зимин даже забежал вперед. — Неделю назад пограничники груз золота перехватили. Двое сопровождающих в перестрелке были убиты. Третий ранен и не годен для допроса.
— Золота много было?
— Четыре пуда. С Дарасунского рудника то золото.
— Откуда известно? — удивился я.
— Есть у нас опытные старатели. По цвету и еще каким-то признакам могут определить, с какого месторождения золото добыто. Существует еще лабораторный анализ. Я не в курсе, как определяли, но факт: золото с Дарасунского рудника. Короче, делом придется заниматься мне.
— Ты хочешь сказать, что уходишь из отряда?
— Да какое там «уходишь»! Зимой нам особо нечем заняться будет. Подумай сам: прииски хорошо охраняются. Добыча рассыпного золота — работа сезонная. Мехов еще не добыли, сезон только начинается. Контрабандистам в начале зимы здесь делать нечего. Бывает, буряты или монголы скот угоняют, но вы же сюда не для того прибыли, чтобы жопу морозить из-за какой-то паршивой угнанной телки?
— Что ты предлагаешь?
— Поехали со мной в Дарасун, Сергеич! Я в следственной работе не мастак. Мне больше пристало шашкой махать или в крайнем случае допросить кого надо. А в бумажках я не разбираюсь — всего три класса церковно-приходской школы окончил.
— Вроде бы Дарасун к другому району относится? — спросил я.
— Зато бандиты с золотом перехвачены в нашем районе. Да разве сам бы я напросился? — горько заметил Зимин.
Хитрит Зимин. В жизни не поверю, чтобы он без опыта оперативной работы в нашей сфере дослужился до должности оперуполномоченного по району. Я со своей грозной бумажкой ему нужен в качестве громоотвода. Впрочем, мне и самому не хотелось оставаться на зимовку в столь диком краю.
— Думаешь, Бурмин и без нас справится? Ладно, согласен, только с женой переговорю — не хочу ее здесь одну оставлять.
Татьяна на удивление легко согласилась на переезд.
— В Шилке, конечно, лучше. Все не эта глухомань. Там хоть железная дорога имеется. А ты, правда, будешь меня навещать?
— Честное слово, Тань. Каждую неделю два дня — твои. От рудника до станции меньше восьмидесяти километров. Вот только не растрясет ли тебя в дороге?
— Перетерплю как-нибудь.
* * *
— Да, это золотой концентрат, так называемое «черное золото» с Дарасунского рудника, — подтвердил прибывший из Читы геолог горнорудного управления.
— А как вы это определили? — полюбопытствовал я.
— Понимаете, в зависимости от примесей золото имеет характерный цвет. Я несколько лет работал на Дарасунском месторождении, поэтому могу с такой уверенностью утверждать, что золото именно оттуда…
Пошел третий день, как наша маленькая группа добралась до поселка Шилка. Маленькая группа — это Зимин, я, Колобко и Семенов. Последние двое — бывшие курсанты из моего отряда, взяты в качестве «агентов на подхвате», сообразительные, ловкие, технически грамотные. Оба — прекрасные водители. Семенов к тому же в свое время учился в школе горного дела.
С первого дня я приказал своим товарищам соблюдать некоторую конспирацию, поэтому и оделись в дорогу в гражданскую одежду. Пришлось, правда, представиться председателю поселкового совета, но от этого никуда не уйдешь. Во-первых, нам нужна была свободная от хозяев жилая площадь. Во-вторых — связь с Читой. Телефонная связь с городом у председателя была.
К тому же прочитав грозное предписание об оказании нам всяческой помощи, председатель тут же поселил нас в новом доме, из которого недавно убыл на поселение в Сибирь бывший хозяин. Богатый дом принадлежал торговцу скотом и еще не был окончательно разграблен местным пролетариатом. Нашлись и кровати, и печи в доме не были разнесены по кирпичикам. Мало того, в доме имелся водопровод и ватерклозет. Наличие последнего даже умилило мою жену, похоже, она довольна.
После беседы с геологом собрались всей группой на мужской половине составить план дальнейших действий. Я веско так начал излагать свои мысли:
— Схему утечки золота представляю себе так: после обогащения руды добытое золото учитывается и попадает в хранилище. Именно на этом этапе и происходит хищение. Кто замешан? Количество участников пока неизвестно, но я точно знаю, что без содействия со стороны охранников и учетчика хищение невозможно, без них воров давно бы поймали. Впрочем, для окончательного вынесения вердикта стоит все же осмотреться на месте. — Я оглядел присутствующих, ожидая вопросов.
— С чего начнем? Может, сразу учетчиков повяжем? — предложил Зимин.
— Нет, взяв учетчиков, мы сразу переполошим остальных членов преступной группы. Пока будем допрашивать подозреваемых — остальные ударятся в бега. К тому же учетчик может и не знать, где хранится награбленное.
Я взглянул на часы — ровно полночь.
— Через три часа уезжаю ночным поездом в Читу. Вернусь, тогда и решим, что делать дальше.
В трехэтажное здание, что на углу Амурской и Якутской, я зашел ровно в девять. Дежурный, внимательно изучив мое удостоверение, поинтересовался о цели визита, позвонил по внутреннему телефону, и я был пропущен. Поднявшись на второй этаж, без стука зашел в приемную. Не приемная, а шикарный гостиничный номер. Большие окна, тяжелые гардины бардового бархата, тяжелый дубовый стол, за которым восседал ответственный чиновник.
— Вы по какому вопросу, товарищ Рукавишников? — задало мне вопрос ответственное мурло.
— По личному, — ответил я, отстраняя вставшего на пути адъютанта.
— Да? — Сидящий за столом худощавый человечек удивленно уставился на нахально проникшую личность.
— Константин Рукавишников, вот мои документы, — представился я, суя под нос начальнику управления свое удостоверение.
— Наслышан, наслышан, — Воробьев выскочил из-за стола и с показной сердечностью затряс мою руку.
— Герои, одно слово — герои! Только появились и сразу банду Красницкого уконтрапупили! Славно! — Начальник управления опять обежал стол и, утвердившись в кресле, поинтересовался: — Имеются какие-то новые наработки, Константин Сергеевич? Всем, чем могу, помогу.
— Да, помощь не помешает. Во-первых, мне понадобится направление на три лица в службу охраны Дарасунского рудника. Плюс — три удостоверения личности рядовых сотрудников ОГПУ и еще одно направление[60] по линии геологического управления для прохождения практики студенту Семенову. Нужно товарища пристроить на обогатительную фабрику. Во-вторых, прошу доставить денежное довольствие для отряда на Нерчинский завод, и, наконец, мне самому потребуется некоторая сумма на командировочные расходы.
Надо сказать, что работать сотрудники аппарата умели. Не прошло и часа с момента поступления заказа, как секретарь внес в кабинет затребованные документы и семьсот рублей мне на командировочные расходы. Прощаясь, начальник управления заверил, что денежное довольствие для моего отряда отправит на днях.
К вечеру я уже был дома, а на следующий день наш квартет прибыл на рудник. Грузовик резко притормозил у одноэтажного деревянного здания рудничного управления. Изрядно промерзшие, мы были рады очутиться в теплом помещении.
— Товарищ, не подскажешь, где здесь кабинет секретаря парторганизации? — спросил я у пробегавшего мимо паренька.
— Слева по коридору, — последовал лаконичный ответ, и парень деловито побежал далее.
Чернявый секретарь, пыхнув папироской, вяло поинтересовался, что нам от него нужно. Оттеснив меня в сторону, к столу выдвинулся Зимин.
— Федул, чертяка, не узнал старого товарища! — воскликнул он и полез обниматься.
— А, это ты! — На хмуром лице секретаря на миг блеснула улыбка. — Мне Воробьев звонил. Попросил оказывать всемерную помощь вашей группе. Надо же, какая беда? Неужели, правда, золото воровать наладились?
Я оглянулся на неприкрытую дверь.
— Не волнуйтесь, никому не сообщал о вашем прибытии, — успокоил меня Гизатуллин. — Так какая помощь вам требуется?
— Надо поставить нашего «студента» поближе к участку, где происходит приемка-сдача готового продукта. Да, еще, там же работы ведутся в три смены, желательно, чтобы Семенов имел свободный график для прохождения практики.
— А вы втроем, значит, в охрану?
— Да, будем на подхвате.
— Хорошо, пускай сейчас идет в отдел кадров, я попозже туда загляну.
* * *
Прошла вторая неделя нашего пребывания на руднике, а подвижек в деле совсем не намечалось. Сашку Семенова допустили для работы в цех. Цех — только гордое название, на самом деле сарай сараем. Приемка-сдача золотого концентрата происходила именно в этом помещении, но до сих пор поймать кого-либо из учетчиков на ложных записях не удавалось.
Нашу троицу распределили по сменам, но к процессу приемки-сдачи даже близко не подпустили. Хорошо, хоть не к шахте приставили — шмонать работяг мне как-то не улыбалось. Дежурство на вышках тоже не мед, особенно в зимнее время, зато можно наблюдать за передвижениями: с прииска, на повозках подвозили руду, загружали в дробилки. Измельченная руда промывалась в осадочной машине и затем поступала в цех, где золотой концентрат растворяли в цианидах. Затем выпаривали. Получался конечный продукт, который, по нашим сведениям, сильно терял в весе при перемещении из цеха в хранилище. Последние два дня Зимин настойчиво советовал взять всех учетчиков и допросить с пристрастием. Понятно — в карауле намерзся, озверел малость. Я тоже колебался — со дня на день моя жена должна родить. Мне хотелось в такой момент быть с ней рядом.
Наконец смена закончилась. Трое караульных в сопровождении старшего наряда понесли добытое золото в хранилище. Из дверей цеха повалили рабочие, с ними вышел и наш «студент», странно, вроде он пробыл в цеху не более часа и мог бы отстоять еще одну смену. Сменившись с караула, я прямиком бросился в общежитие. Семенов меня дожидался, в спальном помещении. Уставшие работяги уже десятый сон видели, но я все же решил подстраховаться и вышел на улицу.
— Есть, поймал! — торжественным шепотом объявил Сашка. — Смена Турсунова выносит, не иначе.
— Как же ты догадался? Во время передачи в помещении никого нет, кроме наряда и учетчика.
— Константин Сергеевич, я же раз двадцать присутствовал при передаче концентрата в экспедицию. Все точно выходило. Весы проверяются, гири клейменые. Учетчики при мне взвешивали и верные цифры в журнал заносили. А сегодня эта старая крыса, Булкин, видимо, с похмелья все в сортир бегал. Стою, дожидаюсь, когда он соизволит слезть с горшка, и тут меня торкнуло! Рассмотрел я его гирьки внимательно. Гляжу — в килограммовой отверстие высверлено и так искусно замаскировано, что сразу и не заметишь.
— А может, этой гирькой и другие учетчики балуются?
— Нет, когда мы сдали концентрат, я через щель подглядел, как Булкин ее сразу спрятал. Очевидно, вместе с золотом передает ее старшему наряда. Наряд не шмонают перед выходом из здания. А смена сегодня как раз у Турсунова.
— Все ясно, значит, берем всех пятерых прямо сейчас.
Начальник охраны прииска только наладился лечь почивать, когда к нему в дом бесцеремонно вломилась наша четверка.
— В чем дело, бойцы? Бунт на корабле? — попытался еще пошутить Иван Дмитриевич, а в глазах его уже плескалась тревога.
Правильное предчувствие, когда дело до конца раскроется, его в лучшем случае разжалуют в рядовые сотрудники. Но пока он здесь хозяин, будем действовать через него. Я показал свое настоящее удостоверение и бумагу об оказании мне всяческого содействия. После чего вкратце ознакомил Ивана Дмитриевича с положением дел.
Не прошло и часа, как вся воровская группа была заключена под стражу. На прииске имелась своеобразная гауптвахта, в которой на данный момент постояльцев не было, поэтому наши подопечные устроились с комфортом, каждый — в отдельной камере. Дома у Турсунова, а затем и Булкина были произведены обыски. Вещественных доказательств хватало, даже просверленная гирька нашлась, а помимо орудия производства обнаружили валюту и золото. Как позже выяснилось, разбойнички промышляли на руднике более года и по весне собирались «сдернуть» за границу, но, увы, мечтам не удалось осуществиться.
В общем, раскололи партнеров до самого копчика. «Без меня далее справятся», — решил я и поутру с первой же попутной машиной уехал на станцию…
Дом встретил меня холодной пустотой.
«Дня два не топилось, — отметил я, про себя машинально обходя комнаты. Затем, опомнившись, поспешил в местную больницу. — Только бы все обошлось!» — молился и пришпоривал себя, все убыстряя бег.
В маленьком вестибюле местной больнички при входе во внутренние помещения сидела санитарка.
— Ты кудый-то, парень, разогнался? — дородная старушка раскрылилась в дверях и напрочь не желала пропускать меня в покои. — Операция там идет.
— У меня жена рожает. Рукавишникова Татьяна, — с мольбой глядел на бабку и даже попытался всучить ей мятую пятерку.
— Сказано: жди! — отстранила подношение непреклонная старуха. — Родить ко времени. Нельзя мешать ответственным людям.
Да понимал я все, что не положено, но места себе не находил.
— Ты, милок, впустую здеся не мотайся, лучше жене гостинцев принеси. И сам отвлечешься, и зря пол топтать не будешь. У меня, чай, руки-то не казенные, чтобы за всяким тут прибираться, — проворчала старушка.
Я полетел на станцию, но, увы, в буфете было ожидаемо пусто, на рынке, по осени еще влачившем жалкое существование, в данный момент не наблюдалось ни одного торговца. Пришлось напрячь председателя поселкового совета, и ближе к вечеру я вполне затаренный опять явился в больницу. На мой зов в вестибюль вышел пожилой, худой врач в круглых очках, белой шапочке и грязноватом халате.
— Ну как, доктор, я могу навестить жену?
Доктор скосил глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом.
— Э-э, понимаете, батенька. Конституция у вашей жены, мягко говоря, хрупкая. Первые роды. Чрезвычайно утомлена здешним климатом. Ребенок был крупный.
— Был? Вы говорите: БЫЛ! — схватив доктора за грудки, я несколько раз его встряхнул и бессильно опустил руки. — Как она?
— Ее, слава богу, удалось спасти, потеряла много крови. Ей сделали укол, сейчас спит. Из всего, что вы здесь принесли, — тут доктор обвел взглядом кульки, лежащие на тумбочке, — пока понадобится только минеральная вода.
Задыхаюсь, ох как мне больно! Сердце молотит в бешеном ритме. По щекам текут невольные слезы.
— Не огорчайтесь вы так, у вас еще будут дети, — с фальшивым сочувствием произнес эскулап.
— Я могу забрать ребенка? — наконец окрепшим голосом спросил я.
— Да, да. Конечно. Наш плотник к завтрашнему утру и гробик соорудит, и могилку выроет. А сейчас вам непременно надо отдохнуть…
* * *
Ночь, тишина. Холодный, пустой дом, и я один на один с собой. В сердце заноза, не вытаскиваемая с помощью водки…
Утро было ясным и морозным. К моему приходу плотник в паре еще с каким-то человеком успели оттаять кусочек земли и выкопать глубокую, но небольшую яму. Я вяло взглянул в сморщенное темное лицо своего сына и, отвернувшись, махнул рукой. Через короткое время все было кончено. Работяги, получив пятерку, деликатно бесшумно исчезли, оставив меня одного. Я стоял, упершись взглядом в могилку. Господи, как же тяжело! Казалось, привык к смерти. На фронте сотни смертей проходили мимо. Видел убитых детей и растерзанных женщин. Но как же тяжело, Господи! Своя кровиночка, первенец! За какой грех мне такое наказание? Зачем я вообще существую? Ради чего суечусь, за кем-то гоняюсь?…
Мягкая рука коснулась моей щеки.
— Пойдем в больничку, сынок. Ведь второй час на морозе стоишь. — Вчерашняя санитарка, неслышно подошедшая сзади, обогнула меня, оглядела. — Совсем плох ты, парень, поди ночь не спал? Ухи и нос поморозил. Пошли ко мне в каморку, я тебя чаем напою. А хошь, и спиртику налью? У меня есть. Пошли. Он, душа безгрешная, давно в раю. Радуйся, не успел помучиться на этом свете. По-хорошему тебе в церкву надобно зайти. Поговорил бы с батюшкой, помолился за душу умершего младенца…
Кое-как удержав вновь подступившие слезы, я спросил:
— Татьяну навестить можно?
— Нет, милок, спит она. Ночью боли у нее были, так дохтур ей опять морфию вколол…
Татьяна выжила. На десятый день после родов, худая, с ввалившимися глазами, она неслышной тенью проникла в дом. Когда я помогал ей переодеться, то чуть не заплакал: вены моей девочки все были истыканы иголками. Некогда бархатистая кожа стала желтой, шершавой. Пользуясь тем, что дело о хищении еще не было завершено, я изредка мотался на рудник, но больше времени проводил с женой. Откармливал ее, доставая в местном УРСе[61] все возможные продукты вплоть до черной икры.
И через неделю Татьяна восстановила физическую форму. Но травма не прошла без последствий. Может, физически она и была почти здорова, но в психологическом плане в ней произошел какой-то надлом. Мало разговаривала. Не допускала меня до себя. Часто жаловалась на внутренние боли и просила, чтобы доктор опять ее уколол. Отказать мне доктор не решался, хотя и заявлял, что могут быть последствия. Но я отмахивался, не желая видеть боль в глазах своей женщины…
В конце января, не желая опять ехать со мной на Нерчинский завод, Татьяна заявила, что хочет вернуться во Владивосток.

Глава 16
Константин Рукавишников. «Но от тайги до британских морей…»

— Командир, не пора? Метров сто до цели, — послышался горячий шепот над ухом.
— Спокойно, Саша, сейчас последние втянутся в распадок, тогда и начнем.
Начало июля. Погода в наших краях наконец установилась вполне летней. Я бы даже сказал, весьма жаркой. Воякам, что двигаются по распадку, сейчас легче — находятся в тени. Под ногами лошадей ручеек журчит, освежает. Не рейд, а загородная прогулка! Но ничего, мы это дело скоро поправим — жарко станет. Сегодня с утра получили сведения о рейде, заметьте, не банды, а кадрового подразделения китайской армии на нашу сторону. Перехватили чудом и удачно, прямо на марше.
За последние две недели это не первая провокация. Чего добиваются — непонятно. Набегут, постреляют, напакостят, как могут, и назад. Или обстреливают наши погранзаставы и населенные пункты. Иногда даже из артиллерии. По-моему, нам первым удалось перехватить целый эскадрон с той стороны. Вот теперь они никуда не уйдут.
Как только последние кавалеристы втянулись в узкое дефиле, я махнул рукой, и три пулемета — два спереди, один с тыла — жахнули очередями по вражеской колонне. Заметались, задергались. Крики раненых, ржание испуганных лошадей, выстрелы и взрывы брошенных вниз гранат сплелись в дикой какофонии. Не бой, а избиение. Понимая, что не прорвутся, оставшиеся в живых солдаты попадали на землю, попрятались за трупами лошадей, кое-кто попытался вести ответный огонь. Но куда уж там! Не прошло и десяти минут с начала боя, как противник выкинул белый флаг, вернее, исподнюю рубаху под это дело кто-то догадался приспособить.
— Прекратить огонь! — закричал я.
Смолкли выстрелы, но мои бойцы настороже, лежим, дожидаемся. Из укрытий постепенно выползают и поднимаются на ноги уже безоружные китайские солдаты. Русских среди них нет, а перед боем я заметил не менее десятка соотечественников, сопровождающих кавалерию противника. Я и ранее знал, что в армии Чжан Сюэляна служат белогвардейцы. При стычках с советскими войсками в плен они не сдаются — знают, что пощады не будет.
Десять минут боя, полтора десятка пленных, около сотни убитых и раненых, а у меня всего-то двух человек слегка поцарапало. Казалось бы, легкая победа, но ей предшествовала кропотливая подготовка…
Десятого февраля я прибыл на Нерчинский завод с санным обозом, груженным продовольствием, боеприпасами и фуражом для моей маленькой армии. Зимин со мной не поехал, его отозвали на работу в Читу с повышением в должности. Наградили, таким образом, за успешно проведенную операцию. Я, собственно, не возражал. Лишний глаз со стороны мне в отряде совсем не нужен, а в местной обстановке я и сам разберусь.
И, правда, сразу по приезде в Нерчинский завод стал объезжать окрестные поселения. Знакомился с людьми, обещал за сотрудничество реальную материальную помощь, а если точнее: то в случае вовремя полученного сигнала о появлении в районе границы подозрительных лиц или вооруженных формирований сулил часть взятых трофеев и некоторую сумму наличными выдавать прямо на месте и без всяких там расписок.
Конечно, местные жители контрабандистов не сдавали — сами ходками за кордон баловались, но вооруженные банды представляли серьезную опасность и для них самих. Поэтому первый же переправившийся отряд кавалеристов и был сдан, и маршрут его просчитали вполне точно, так что мне с бойцами пришлось только устроить засаду, в которую китайцы и попались. Расплатился я с проводниками, как и договаривались, трофеями и советскими червонцами, которых, к слову сказать, у убитых и пленных набралось немало.
Стоит отметить, что к провокациям с китайской стороны наше командование отнеслось серьезно. В первую очередь из пятидесятикилометровой приграничной зоны начали спешно выселять кулаков и их пособников. Организовывались отряды сил самообороны из местных комсомольцев и коммунистов, впрочем, привлекали в отряды и местную бедноту. Подтянули к границам все имеющиеся на данный момент вооруженные силы. Не завидую я казакам, севшим на землю по ту сторону кордона. Если дадут команду и отряды самообороны перейдут реку, озлобленные на богатых казаков бывшие односельчане отыграются на них по полной программе…
Собрав трофеи и прихватив с собой военнопленных, наш отряд взял направление к станции Борзя, где сейчас сосредотачивались основные силы Забайкальской группы войск.
Добравшись до станции, сдали пленных коменданту укрепрайона. Следовало дать бойцам временный отдых, но в поселке были расквартированы два батальона тридцать шестой Забайкальской дивизии, поэтому пришлось организовывать временный лагерь и опять на свежем воздухе, в палатках.
Пока бойцы под руководством старшины ставили палатки, я решил узнать новости, благо на запасных путях еще ранее заметил штабной вагон. Здесь, у штаба, я лицом к лицу столкнулся с Щегловым… Не успел я основательно поругаться с не пускавшей меня в вагон охраной, как увидел в проеме знакомое лицо.
— Ба! Костя! На ловца и зверь бежит! Я уж нарочного за тобой на Нерчинский завод послал. — Щеглов с улыбкой протянул мне руку, и я мигом влетел в тамбур. — Проходи, Костя, садись. Чаю хочешь? Чего покрепче не предлагаю. Времени на гулянку нет.
— Нет так нет, а чай я час назад с комендантом укрепрайона пил. Как я понял, пора переходить к активной фазе? Пора в рейд?
— Точно, Костя! По нашим данным, в районе станций Чжалайнор и Маньчжурия китайцы возводят целый укрепрайон. Нам требуются сведения о численном составе группировки войск Чжан Сюэляна в этом районе и схема укреплений. Хочу предупредить, что даже приблизиться к строящемуся укрепрайону непросто, вокруг него в радиусе десяти верст постоянно перемещаются конные патрули.
— Возможно, вот это послужит пропуском в зону? — Я неторопливо достал из бумажника документ, извлеченный когда-то из кармана убитого атамана.
Вызванный переводчик, прочитав документ, прищелкнул языком:
— Большой капитана. Ходить, ездить везде. Сам Лян Чжуцзян[62] бумага подписала.
— Ну и везунчик ты, Костя! — Сергей в восторге хлопнул меня по плечу, а в следующую минуту задумался, почесывая лоб: — Это бумаги Красницкого? Интересно было бы узнать, чем он занимался в армии Чжан Сюэляна? Впрочем, оставим это. Давай сейчас продумаем маршрут движения. Лучше всего пересекать границу в районе Трехречья. Путь удлиняется в три раза, зато меньше вероятность быть сразу угробленными…

Глава 17
Александр Гаранин. Пока еще личный советник Хозяина

Только что закончилось чрезвычайное совещание членов Политбюро. Закончилось, собственно, ничем. Хозяин осторожничал с принятием решений.
На заседании помимо обычного состава присутствовали Менжинский и Чичерин[63]. Рассматривался только один вопрос: отношения с Китаем.
Сначала заслушали Чичерина. Собственно, он не сказал ничего нового, все уже знали, что КВЖД фактически перешла в руки Мукденского правительства Чжан Сюэляна. Китайскими военными захвачены телеграф, советские торговые представительства. По всей линии КВЖД закрыты и разгромлены профсоюзные и кооперативные организации. Арестованы сотни советских граждан. Китайские войска в зоне КВЖД приведены в боевую готовность. Наш наркомат иностранных дел уже ответил нотой на эти безобразия, но было ясно, что этим дело не закончится. Слишком большое влияние на Чжан Сюэляна оказывает Чан Кайши, а последний, мягко говоря, не питает симпатий к Советскому Союзу, впрочем, как и к Японии.
— Спасибо, товарищ Чичерин, — внешне спокойно сказал Хозяин и перевел взгляд на председателя ОГПУ. — Товарищ Менжинский, расскажите, какие ответные меры подготовлены вашим ведомством на незаконные действия китайских властей?
Вячеслав Рудольфович нервно дернул усом, прокашлялся:
— Войска ОГПУ, пограничная охрана несут службу в усиленном режиме. На провокации отвечаем жестким отпором. Из пятидесятикилометровой приграничной зоны выселяются кулаки и иностранные граждане. Ряд торговцев, предприниматели и другие подозрительные граждане китайского происхождения арестованы. Наша резидентура в Китае ведет работу среди коммунистов и простых граждан страны…
Выслушав Менжинского, Хозяин переключился на Ворошилова:
— А что нам скажет председатель Реввоенсовета?
— Армия готова дать отпор врагу и очистить территорию КВЖД от противника, — бодро отрапортовал Ворошилов и тут же добавил: — Правда, сил для этого маловато…
«Мягко сказано! Против трехсоттысячной армии Северного правительства у нас на весь Дальний Восток несколько дивизий неполного состава», — подумал я.
— Подождите, товарищи! — внезапно вклинился в доклад доселе молчавший Бухарин. — Мы не готовы к полномасштабным боевым действиям. Вся Красная армия даже в два раза не превосходит по численности группировку войск Северного Китая. Мы что, готовы оголить западные границы? У нас нет запасов продовольствия для длительной войны. В связи с начавшейся коллективизацией и переселением наиболее зажиточной части крестьянства в Сибирь и на Дальний Восток транспортные магистрали будут забиты. Снабжение населения продовольствием и без того плохое, а армия еще и потребует себе львиной доли. Да у нас народ взбунтуется!
— А что может сказать товарищ Рыков по поводу выполнения плана по хлебозаготовкам? — с кривой усмешкой спросил Хозяин.
Мрачный Рыков заговорил, не глядя на него:
— Думаю, с введением кратного налогообложения за не сданный вовремя хлеб план будет выполнен. Крестьяне с себя последнее снимут лишь бы не потерять свое хозяйство.
Как-то двусмысленно прозвучала последняя фраза, но никто из присутствующих даже не улыбнулся.
— Паникер ты, Николай Иванович, — обрушился на Бухарина наш военачальник. — Да, сейчас на Дальнем Востоке всего около тринадцати тысяч бойцов Красной армии, но мы можем, не отрывая от западных границ ни одной части, перебросить пару дивизий из центральных областей или с Урала. Победа зависит не от численности бойцов, а от их стойкости и мужества, — поучающим тоном добавил Ворошилов. — К тому же наша армия лучше оснащена техникой. На днях мы перебрасываем на Дальний Восток двадцать пятый авиаотряд и двадцать шестую авиаэскадрилью. Пятьдесят самолетов! А еще будут танки. Да китайцы только танк увидят, будут драпать до самого Мукдена!
— Не волнуйся, Николай Иванович, — добродушно щурясь, присоединился к разговору Хозяин, — в этом году массовых переселений не будет… [64] Так значит, предполагаешь победить врага малыми силами и на чужой территории? — следом обратился он к Ворошилову и, помолчав, произнес в пространство: — Ну, ну…
* * *
— Что скажешь по поводу сегодняшнего совещания? Есть ли у тебя особое мнение? — Хозяин, похоже, еще ни на что не решился. Вот и вызвал меня поздно вечером.
— Надо договариваться, — твердо заявил я. — Чжан Сюэлян хоть и признал Чан Кайши верховным правителем Китая, все же не хочет обострять с нами отношения. Все эти провокации совершаются с подачи правительства Гоминьдана. Сейчас Чжан Сюэлян ищет контактов с нами. Через консула в Харбине поступило устное предложение о переговорах.
— Хитрый торговец, политический спекулянт этот «молодой маршал»! — заметил Хозяин, раздраженно быстрым шагом меряя кабинет.
— А вы не думаете, что мы, разгромив Чжан Сюэляна, заполучим более опасного врага в подбрюшье нашей страны?
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду японских милитаристов. Может быть, мы сможем разгромить армию Северного Китая, но удержать за собой Маньчжурию нам сейчас не по силам. Зато Япония с помощью Квантунской армии вполне способна воспользоваться моментом и аннексировать Маньчжурию.
— Мы и не собираемся отвоевывать у Китая Маньчжурию. Мы желаем восстановить статус-кво на КВЖД. — сердито пробормотал Хозяин.
— Опять же, захватив Маньчжурию, японцы вынудят нас отказаться от КВЖД, — гнул я свою линию.
— Время покажет[65], — ответил Хозяин, жестом показав, что я свободен.

Глава 18
Константин Рукавишников. Рейд

Невдалеке от поселка Чалбутино есть на Аргуни брод. Он наискось пересекает реку на каменистом перекате. Перед рассветом, тридцатого июля наш небольшой отряд переправлялся по этому броду. Густой предутренний туман, нависший над рекой, затруднял переправу, так что через не слишком могучую речку приходилось брести с большой предосторожностью. Выбрались на довольно крутой поросший кустарником берег. В полукилометре от границы в предрассветных сумерках еле различимо темнели строения — русское село.
Забайкальские казаки еще в девятнадцатом году, не желая сражаться ни за белых, ни за красных, скопом переселились на китайский берег. Арендовали за небольшие деньги землю у местной власти и зажили себе вполне счастливо, не зная тягот продразверстки и прочих реквизиций. Пахали землю, сеяли хлеб, разводили скот. Жили богато, припеваючи. Вообще таких сел в Трехречье[66] великое множество, и населения в них все прибавляется — бегут за кордон казачки, боятся раскулачивания и коллективизации.
Об этом мне поведал наш проводник Чжао Чуань, живший когда-то в одном из таких поселений. У его отца в селе была своя лавочка-балаганчик. Лавку вместе с хозяином в девятнадцатом по пьяному делу спалили семеновцы, и наш проводник с тех пор стал преданным сторонником коммунистической идеи. Теперь об отряде: за мной сейчас едет всего тридцать всадников.
Поразмыслив немного, я решил, что нет разницы, сколько людей пойдет в рейд. Мы же не воевать идем, а в разведку. Даже меньшее число предпочтительней — меньше следов пребывания оставим. Путь наш лежал к железной дороге, по довольно приличной дуге мы должны были добраться до Чжалайнора, а затем выйти к станции Маньчжурия, попутно отмечая на карте военные укрепления и, по возможности, численный состав гарнизонов потенциального противника. Обходя поселения стороной (нечего зря светиться!) и перевалив через горный хребет, отряд на четвертые сутки достиг железной дороги, чуть восточнее Чжалайнора. Группа встала на дневку в ложбине меж невысокими холмами. Выставив наблюдателей, я завалился спать, но не прошло и трех часов, как был разбужен:
— Товарищ командир, проснитесь!
— Что такое?
— Большой состав подходит к станции, вы же приказали будить в этом случае. — Мое заспанно-сердитое лицо произвело впечатление на бойца — смотрел он на меня испуганно.
Забравшись на холм, я увидел медленно приближающуюся к станции нитку длинного состава. Взглянув в бинокль, насчитал двадцать пять вагонов и несколько платформ, на которых была размещена артиллерия. Тяжелый состав вели сразу два паровоза. Ничего себе, полк одним махом перевезли. Торопятся белокитайцы! Но и нам нечего засиживаться. Поедем в открытую, по дороге. Наглость, говорят, — второе счастье!
Солнце только успело перевалить за полдень, как мой отряд выехал на проселок… без красного флага и прочей атрибутики. Свою форму мы, естественно, оставили по ту сторону кордона. Одетые в разнокалиберную одежду бойцы ничем не отличались от белогвардейцев, во множестве служивших в армии «молодого маршала». Но вот что-то я таких подразделений на дороге за целый день так и не встретил. Зато китайских патрулей хватало…
Не проехали мы и версты, как повстречали первый конный разъезд, возглавляемый лейтенантом китайской армии. Чжао Чуань сразу выдвинулся вперед и некоторое время что-то объяснял недоверчиво глядящему на него офицеру. Наконец повернулся ко мне:
— Капитана, тебя зовут.
Спокойно подъезжаю, лихо отдаю честь.
— Капитан Красницкий, особый отряд разведки, — нагло лгу прямо в узкие глазки.
— Дакумента! — хриплым голосом потребовал лейтенант, но, прочитав бумагу, резко подобрел, махнул рукой своим, и два десятка патрульных проследовали мимо.
Дороги Маньчжурии — сплошная пыль, сухая, разъедающая носоглотку. Ее поднимали сотни повозок, запряженных волами. Местные крестьяне, таким образом, выполняли трудовую повинность, возя строительные материалы на возведение оборонного комплекса. Сам комплекс мне тоже удалось рассмотреть прямо с дороги. Ключом ко всей позиции являлась высота 269 отмеченная на моей карте. Она прикрывала станцию Чжалайнор с запада. На самой высоте я заметил четыре линии окопов, опоясывавших холм, меж линиями окопов возведены долговременные огневые точки. С севера станцию прикрывали три линии окопов, между которыми были размещены блокгаузы.
Не удовлетворившись осмотром с проезжей части дороги, я приказал сворачивать в степь, а под утро, когда отряд отдохнул, осмотрели южные и восточные подступы к станции. Здесь нас тоже проверяли патрули, но, слава богу, среди них не встретились знакомые нам по вчерашнему дню. В общем, у меня сложилось впечатление, что южный и восточный сектор обороны выглядел слабо — окопы в две нитки, да и те не в полный профиль. Халтурят! Или китайские генералы не знают такого слова, как обходной маневр?
Ближе к ночи выдвинулись на пустынную в это время дорогу, ведущую к станции Маньчжурия. Проехав пару верст, я уже собирался свернуть с дороги в узкую ложбину между холмами, как вдалеке увидел одинокий свет фар. Машина с натугой вползла на гряду и сразу устремилась вниз навстречу нашей колонне. Интересно, кто это мчится на ночь глядя, как наскипидаренный? Дорогу пока решил не уступать, наоборот, приказал бойцам полностью перегородить проезд. Чжао Чуань привычно выехал вперед. Автомобиль, достигнув дна седловины, натужно взревел мотором и внезапно заглох. Послышались крики на китайском.
— Чего это он орет? — спросил я, подъезжая ближе.
В замызганном «форде» только двое.
— Большой начальник сказал, что расстреляет всех, — с легкой ехидцей в голосе перевел проводник.
— Что, прям сейчас и всех? — удивился я, разглядывая упитанную фигуру, втиснутую в армейский мундир. — Спроси, кто он такой? У нас тут проверка на дорогах, большевицких шпионов отлавливаем.
Сзади заржали, и совсем не лошади.
— Тихо там! — приказал, не оборачиваясь.
Впереди опять залопотали по-китайски.
— Он говорит, что начальник строит укрепления, — наконец перевел проводник.
— Ого! На ловца и зверь бежит! Семенов, Радченко, а ну-ка схомутайте этих гавриков!
Прошло сорок минут. За это время Семенов успел отогнать машину с дороги, а отряд, удалившись по оврагу на полтора километра, встал лагерем. Бойцы наломали сухого кустарника, запалили костры (с дороги не увидят) и стали готовить ужин, в то время как я, удобно устроившись на гладком валуне, изучал бумаги, доставшиеся нам от военного инженера. Последний, кстати, тоже сидел рядом, из глаз его непрерывной струйкой текли слезы. Понял, бедолага, в какой переплет попал. Ну да ничего, убивать я его не собирался, незачем.
Мне уже было понятно, что нам в руки попала схема укрепрайона в зоне станции Маньчжурия. В голове созрела некая мысль, как сделать так, чтобы командование армии Северного Китая не узнало, что эти документы побывали в руках противника. Инженер не дурак, понимает, что за потерю столь важных документов его по головке не погладят. Вернее, погладят, только топориком или там мечом. Короче, казнят обязательно. А если убрать свидетеля шофера? Оторвавшись от бумаг, я подозвал проводника:
— Спроси инженера, жить он хочет? А, хочет! — Китаец так яростно затряс головой, что я испугался, как бы он себе шею не свернул. — Ну, раз собирается и дальше сохранить свою жирную тушку в полном порядке, так пускай садится, вот плоский валун, вот у меня бумага, фонарь. Черти схему с пояснениями.
За час до рассвета меня разбудили.
— Командир, инженер работу сделал.
В неясном свете гаснущего фонарика (две батареи извел за ночь!) я все же в общих чертах сверил копию с подлинником. Хлопнул по плечу пленника:
— Порядок! Быть тебе генералом инженерных войск! Чжао, скажи ему, чтобы шел обратно к машине и ни слова о нашей встрече.
Инженер, выслушав переводчика, что-то проговорил.
— Командир, он спрашивает, отпустим ли мы водителя?
— Зачем? Шофер с нами поедет, а то начнет болтать лишнего.
— А если его спросят, куда делся?
— Дезертировал, разбил машину, испугался и убежал.
Китаец одернул мятый френч, развернулся и все еще, наверное, не веря, что его отпускают, не причинив вреда, пошел, затем побежал, споткнулся и уже невидимый в предрассветных сумерках отчетливо выругался…
* * *
Отряд при переходе границы был обстрелян, нет, не китайцами — своими пограничниками. Опять бестолковщина! Хорошо еще бойцы у меня достаточно ловкие — после первой же пулеметной очереди, прошедшей стороной, попадали на землю. При падении с Васьки я чуть себе шею не свернул. Инстинктивно бодро отполз за ближайший бугорок, прочихался…
— Сволочи! — ору. — Вас что, не предупреждали, что группа Рукавишникова через кордон на вашу заставу выйдет?
— Предупреждали, — ответили мне. — Только вас ранее, чем через два дня, не ожидали. Обстановка, сами знаете, какая: чуть ли не каждый день на нашу территорию всякая сволочь лезет…
В общем, разобрались. Если не считать трех подраненных лошадей, пары разбитых носов и вывихнутого сустава пальца у нашего пулеметчика Сашки Куприкова, можно сказать, что рейд завершился без потерь…
— Нет слов. Нет слов! — Щеглов, оторвавшись от разложенной на столе схемы, приобнял меня. От избытка чувств хлопал по плечам. — Везунчик! Одно слово. Бойцам премия и двухнедельный отдых, а тебе…
— А мне на месяц, — закончил я фразу. — Жену уже полгода не видел.
Щеглов был в курсе моих семейных обстоятельств, но нахмурился, погрозил пальцем.
— Ты же знаешь, какая сейчас обстановка на границе, не могу я тебе на целый месяц дать отпуск. Скажу по секрету, позавчера издан приказ Реввоенсовета республики о создании Особой Дальневосточной армии. Ты знаешь, что сейчас начнется?
— Да уже и так видно, — сказал я, указывая на окно. За окном штабного вагона как раз сейчас выгружался только что подошедший воинский эшелон.
— Понял, значит. Цени, тебе тоже двухнедельный отпуск дам, — расщедрился начальничек. Щеглов подошел к окну, зачем-то задернул шторку и, развернувшись, продолжил: — Ладно, перейдем к делу, по-твоему, выходит, в окрестностях Чжалайнора сейчас сосредоточены не менее трех полков пехоты?
— Да, плюс уже на позициях я насчитал пятнадцать орудий. Кавалерии пока мало.
— Вот именно — пока! Прочитали, что на схеме китаец накалякал. По всему выходит, только на станции Маньчжурия по плану будет сосредоточено не менее шести тысяч пехоты при сорока орудиях, плюс на схеме обозначены места расположения бомбометов. Плюс аэродромная площадка. Значит, рассчитывают перегнать самолеты. Эх, жалко, что ты инженера с собой не прихватил! — Щеглов в сердцах прихлопнул ладонью по столу.
— Так я же объяснил. Его сразу бы начали искать. Вернее, не его, а в первую очередь бумаги. Встревожились, изменили бы диспозицию.
— Ты думаешь, так легко это сделать? — саркастически усмехнулся Щеглов.
— Все равно, были бы уже настороже и на случай нашего вторжения могли подготовить массу сюрпризов, — упрямо заявил я.
— Ладно, Костя, хватит о делах. Перейдем к торжественной части. От имени и по поручению товарища Менжинского объявляю тебе, Константин, благодарность, с занесением в личное дело. Плюс к этому вот, держи! — Щеглов достал из стола футляр темного бархата. — Золотые часы, Костя, с гравировкой. За неустанную и решительную борьбу с расхитителями социалистической собственности, — пояснил он.
«Уже лучше, — подумал я. — Мне бы еще деньжат подкинуть». А вслух уточнил:
— За Дарасунский рудник?
— Да, и за разгром банды Красницкого.
— Служу трудовому народу! — На секунду встав по стойке «смирно», проорал я и тут же, расслабившись, уточнил: — А в отпуск когда отпустишь?
— Считай, уже в отпуске, — тяжело вздохнув, ответил мой командир.
* * *
Большую часть отпуска я провел в дороге. Сутки потребовались, чтобы добраться до Читы и сесть в прямой поезд Москва — Владивосток. Затем более трех суток поезд тащился до Владивостока, пропуская вперед эшелоны с красноармейцами и военной техникой. Надо заметить, что не так уж и много эшелонов двигалось на восток. Если армия Чжан Сюэляна навалится всей мощью на гродековский укрепрайон, то, считай, все Приморье для нас потеряно…
Владивосток напоминал город на военном положении. Повсюду разгуливали военные патрули, милицейские наряды. Проверяли документы, задерживали подозрительных, по их мнению, людей. Жители, особенно китайцы и корейцы, старались лишний раз не показываться на улице. Миллионка затаилась. На Семеновском базаре торговля совсем сошла на нет. Говорят, что с Русского острова не раз уже были замечены хищные силуэты японских крейсеров. А однажды глубокой ночью загорелись военные склады в районе морского порта. Явно диверсия. Обо всем этом поведала мне вернувшаяся с работы жена.
Татьяна, казалось, была рада моему приезду. В первый момент, увидев ее стоящую в дверях комнаты, оживленную, с радостной улыбкой на лице, я подумал, что моя жена полностью излечилась от мук, терзавших ее душу и тело. Но, увы, как только схлынул первый любовный пыл, застилающий нам глаза, я снова увидел, что между нами нет прежнего душевного и даже физического понимания друг друга. Встав с постели, Татьяна накинула халат на голое тело. Порывшись в сумочке, достала длинную папиросу, закурила и, холодным взглядом окинув мою фигуру, спросила:
— Есть будешь?
— Спрашиваешь — конечно, буду, с дороги только. В портфеле продукты, возьми.
Татьяна на скорую руку приготовила на примусе яичницу с салом. Посыпала ее луком.
— Садись, ешь, — предложила она, а сама потянулась за второй папиросой.
— Ты стала курить? — наконец позволил себе удивиться я и, принюхавшись, добавил: — Да и табак какой-то странный…
— Зато не колюсь морфином! — огрызнулась она.
— Ну, ладно, не сердись, последнее время редко я видел курящих женщин. Одичал там, в Забайкалье, — примирительно попробовал пошутить я, но, поймав на себе холодный взгляд, молча уткнулся в тарелку.
Жена к концу трапезы немного оттаяла и поведала мне о последних местных событиях. Потом я предложил ей прогуляться по вечернему Владивостоку (встречи с патрульными, как вы понимаете, я не боялся). Сходить в ресторан или, по возможности, в театр, или кинематограф, но она отказалась, сославшись на усталость, и действительно буквально через десять минут заснула.
Так мы и провели четыре дня до самого воскресенья. С утра она на работе, затем постель, ужин, короткие разговоры на нечего не значащие для нас темы, и беспокойный сон в тесной кровати…
Днем я бродил по городу, зашел как-то и в свою «контору», ознакомился с новостями, заодно поинтересовался у замещающего сейчас Щеглова помощника начальника отделения о своем детище — школе. На что получил туманный ответ, мол, все курсанты вместе с начальником школы (Димой Знахаревым) находятся в зоне конфликта, то есть на границе.
В воскресенье я уговорил жену пойти в театр, но после второго акта Татьяна пожаловалась на головокружение, и мы покинули зал, не досмотрев великолепную, на мой взгляд, постановку гоголевского «Вия». Последние два дня до конца отпуска не выходили из дома. Татьяна жаловалась на головные боли и более не допускала меня до себя. На такой прозаической ноте и закончилась моя неполная неделя отдыха.
* * *
Станция Борзя. Штаб Особой Дальневосточной армии. 15 ноября 1929 года. 16.00 по м. в.
В большом зале бывшего дома купца Коровина собралось не менее тридцати командиров подразделений во главе с командующим Дальневосточной армией. Василий Константинович[67] обособленно сидел у окна и, казалось, не обращал внимания на невысокого начальника оперативного отдела штаба армии, расхаживающего у развешенной на стене подробной карты Северного Китая. Я стоял, опираясь на глухую стену, рядом с Щегловым и внимательно слушал, о чем вещает штабист.
— Несмотря на наглядный урок, полученный от нас в Сунгарийской и Фуцзиньской[68] операциях, Мукденское правительство упорно стягивает свои войска к нашим границам в Приморье и Забайкалье. Командованием Особой Дальневосточной армии принято решение об одновременном нанесении упреждающего удара по скоплениям войск противника на наших границах в Приморье и Забайкалье. Далее медлить нельзя. — На короткое время оратор замолчал, подошел поближе к карте с указкой. — Что касается конкретного участка боевых действий: город Маньчжурия превращен в укрепрайон, который обороняет 9-я бригада Мукденской армии численностью в 9-10 тысяч штыков, на вооружении которой имеются бронепоезд, полевые орудия, пулеметы и бомбометы. Город Чжалайнор обороняет 17-я бригада примерно такого же численного состава. Опорные пункты неплохо укреплены и имеют господствующие высоты, с которых подступы к населенным пунктам хорошо простреливаемы. К тому же, по нашим сведениям, из города Цицикар готов выступить корпус трехдивизионного состава на укрепление своих гарнизонов.
Забайкальская ударная группа наших войск по численности более чем в два раза уступает белокитайцам, но технически мы оснащены гораздо лучше. В отличие от противника в наличии имеем девять танков МС-1 и тридцать два самолета. Думаю, по орудиям и пулеметам мы также их превосходим. Поэтому медлить не будем, — начальник оперативного отдела армии взглянул на Блюхера и, получив утвердительный кивок, зачитал с бумаги: — Приказ командующего Особой Дальневосточной армии №… от 15 ноября 1929 года.
В связи со сложившейся обстановкой и на основании особой директивы партии и правительства СССР. Приказываю: частям выдвинуться на исходные позиции не позднее 16 ноября 23.00. 21-й дивизии (комдив Ашахманов) внезапным ударом сковать и блокировать гарнизон города Маньчжурия с севера, запада и юга.
36-й стрелковой дивизии (комдив Баранович) при поддержке танковой роты нанести удар с севера между станциями Маньчжурия и Чжалайнор. Тем самым перерезав тактическую и оперативную связь между 9-й и 17-й бригадами противника, и затем ударить на Чжалайнор с западного направления. 35-й дивизии нанести удар по городу Чжалайнор с севера и поддержать атаку 5-й Кубанской кавбригады в овладении высотой 101, тем самым отрезать путь отступления противнику на Хайлар. Диверсионной группе Рукавишникова: за два часа до общего наступления проникнуть сквозь боевые порядки противника и скорым маршем двигаться в сторону города Хайлар. Основная задача: на участке Чжалайнор-Хайлар остановить движение поездов с прибывающим подкреплением. Далее действовать по обстановке…
Понятная задача — что ж тут непонятного? Пойти, взорвать пути, остановить движении пары дивизий или целого корпуса, тысяч этак на тридцать. Легче легкого: по двадцатиградусному морозцу на семьдесят-восемьдесят верст прогуляться по застывшему льду, по ноябрьской степи с ее пронзительными ветрами, а потом еще с сотней парней задержать и по возможности уничтожить корпус какой-то. Это мы в раз! Противника соплей перешибем.
Щеглов, вроде почувствовав мою злость, взял за локоть и, склонившись к моему уху, прошептал:
— Не волнуйся. Взорвете железнодорожные пути на участке, где китайцы сутки с восстановлением провозятся, и назад, большего от твоего отряда никто не требует. Ты лучше подумай, как преодолеете участок между Аргунью и Мутной протокой, там ледяное поле на несколько верст, плюс местами простреливаемое пространство.
— Там везде простреливаемое пространство. Ночью выйдем, не раньше двух пополуночи, — процедил я сквозь зубы.
А насчет ледяного поля — так я еще два дня назад озаботил полковых кузнецов перековать отрядных лошадей. Подковки были с шипами…
* * *
Шестнадцатое ноября, два тридцать после полуночи. Дует сильный встречный низовой ветер. Полная луна, как луч прожектора, временами прорывается сквозь низко висящие тучи. Стоим на месте, ждем. Ждем разведчиков, минут двадцать назад ушедших вперед. Отряд уже пересек границу и теперь по намеченному маршруту уехали трое ребят во главе с Бурминым. В отряде девяносто семь человек. Вооружены мы неплохо. Пять ручных пулеметов нагружены на вьючных лошадей. Плюс изрядный запас патронов, гранаты у всех бойцов и личное оружие, захватили мы с собой и две мины. Одеты мы в теплые полушубки, шапки-ушанки, шаровары на вате, на ногах у всех унты. Думаю, не замерзнем.
Наконец появились разведчики.
— Что так долго? — спросил я Бурмина.
— На пулеметный расчет в траншее нарвались. Замерзли они, бедолаги, сидели в блиндаже, мы уже думали в траншее никого нет, а тут один из них до ветру выбежал…
— Ну и что?
— Да порубали всех, — пожал плечами старшина. — Путь свободен на пару верст…
— Тогда вперед, — негромко скомандовал я, ткнув каблуками Ваську в бока.
Вначале четвертого ветер стих, разогнав облака, и полная луна засияла, освещая нам дорогу, отряд все так же не спеша, экономя лошадиные силы, двигался в юго-западном направлении. Перед рассветом устроили небольшой привал, и в это время на грани слышимости до нас донесся гул орудийных залпов.
— Начали, — протяжно вздохнул Бурмин, посмотрел на меня и, дождавшись одобрительного кивка, скомандовал: — По коням!
Шли переменным ходом с шага на рысь, но к полудню наши кони все же выдохлись. Да и люди выглядели не лучшим образом. Остановились на привал в ближайшей балке, на дне которой лежал замерзший ручей. Бойцы наломали мелкого кустарника и запалили костры. Я не возражал, даже если нас обнаружат, примем бой, в конце концов. Все лучше, чем превратиться в ледышки. Разогрели на кострах хлеб, вяленое мясо и лошадей не забыли подкормить овсом. Основательно отдохнув, выступили на закате и двигались до двух часов ночи, благо полная луна на небе освещала округу. На рассвете опять продолжили движение и на подступах к железной дороге столкнулись с кавалерийским отрядом противника. Можно сказать, нос к носу…
Передовой дозор, вынырнул из-за холма.
— Товарищ командир! — заорал несущийся навстречу дозорный. — Кавалерия, китайцы! Сотни полторы! У дороги. Сажен двести не будет.
Ребят явно заметили, сейчас встанут, пошлют навстречу дозор, подготовятся к бою. Не надо им предоставлять такой возможности. Нападем, пока не опомнились.
— Рассыпаться лавой! — прокричал я.
Сотня споро перестроилась. Не прошло и двух минут, как строй замер в ожидании следующей команды.
— Шашки к бою! Арш! — Мерзлая земля дрогнула под единым грохотом копыт стронувшейся с места лошадиной массы. С медленной рыси, все убыстряя ход, вынырнули из-за холма. Стройной лавой вперед, на не успевшего пока рассосредоточиться противника.
«Метров триста до них. За тридцать секунд домчимся! — пронеслось у меня в голове. — А потом будет поздно, сабель у них нет! Ковбои хреновы, с кольтами на шашки!» — Когда вокруг засвистели пули, я злобно ощерился и только пригнул голову к Васькиной шее, чувствуя при этом, как наливается тяжестью рука, сжимавшая низко опущенную шашку. Никуда не денутся, позади высокая насыпь. Сто метров, пятьдесят… не выдержали, смешались, не до стрельбы, лишь бы ноги унести, брызнули в обе стороны, давя соседей. «А вот и первый», — подумал я, опуская тяжелую шашку на спину замешкавшегося всадника. Упал. Васька походя плечом оттеснил лошадь, потерявшую наездника, и, войдя в боевой азарт, вцепился в круп несущейся впереди кобылы. Лошадь взвизгнула и подалась в сторону.
«Ничего, добычи и без этого хватает», — кровожадно подумал я, опуская клинок на голову следующего всадника…
Мало кто ушел от преследования. Ребята натерпелись страху во время лобовой атаки и рубили противника без жалости. И если бы не наши уставшие кони, наверное, не один бы не ушел.
Через полчаса собрались на месте побоища. Я оглядел свое войско.
— Бурмин, кого из ребят потеряли?
— Азаргу Циренова насмерть подстрелили, остальные вроде и не жаловались. А вон, Семенова еще вроде зацепило, — сказал старшина, указывая на Сашку, перематывающего себе кисть руки. — Что делать будем, командир?
Я огляделся. Пожалуй, вон тот, лежащий в двухстах метрах от железнодорожного полотна холм послужит хорошей позицией для пулеметчиков. Тут же рядом и мостик имеется, небольшой, всего на два рельса в длину, но этого хватит. Взорвем его. Подорвать паровоз не получится. Наследили мы изрядно. Паровозная бригада будет настороже…
Первый состав с пополнением не заставил себя ждать. Едва прогремел взрыв, как на него как бы встречным зовом ответил паровозный гудок. Мостик развалился славно, метров пятнадцать полотна вырвало напрочь. Вроде можно уходить, но я решил посмотреть на веселье. Вдруг у китайцев саперы настолько мастеровиты, что за пару часов смогут ликвидировать повреждения?
Отряд расположился в ложбине между холмами. За железной дорогой приглядывали трое дозорных.
— Какие новости? — спросил я спустя час вернувшегося с холма Бурмина.
— Второй состав подошел, — ухмыльнулся старшина, потирая замерзшие руки.
— И что, ничего с мостиком поделать не могут?
— Возятся. Точно не скажу, но времянку к ночи они наладят, если мы саперов не отгоним.
— Подождем еще часик, может, наше вмешательство и не потребуется.
Наше вмешательство действительно не потребовалось. За два часа до заката солнца в небе с западной стороны показались два самолета. Нагло пройдя на бреющем полете над составом, они, не обращая внимания на открывшуюся стрельбу, сбросили несколько бомб на паровозы и вагоны, после чего спокойно удалились.
— Все, аут! — констатировал стоящий рядом со мной на холме наблюдатель. Правильно, китайцам теперь только пешим порядком до Чжалайнора придется добираться, а это — километров тридцать.
— Бурмин, снимаемся с лагеря и уходим подальше в холмы, надо найти место для ночевки.
Утро преподнесло очередной сюрприз. Нет, китайцы за ночь даже с места не стронулись, но вдоль трассы их прибавилось изрядно. Похоже, ночью к месту крушения подошел целый корпус Мукденской армии.
«Интересно, решатся ли они двигаться далее?» — подумал я, разглядывая в бинокль прибывшие подкрепления.
Стронулись. Войска в пешем порядке решились двигаться вперед, и в этот момент я увидел, как к холму во весь опор скачет конный разъезд, еще до восхода солнца посланный мной в сторону Чжалайнора. Дозорные незаметно для китайского войска подскакали к моему наблюдательному пункту на холме.
— Товарищ командир, вдоль «железки» по проселку от Чжалайнора движется какая-то толпа около тысячи человек. Похоже, китайцы отступают. Наши их разбили! — доложил мне старший дозора Сергеев.
— Далеко отсюда?
— В верстах пяти будут.
— Вооружены?
Сергеев презрительно скривил губы:
— Да какое там! Еле ноги волокут, куда уж им еще оружие нести.
— Хорошо, сейчас выступаем.
Обойдя меж холмов участок трассы, отряд через час занял позиции у проселочной дороги. Диспозиция лучше не придумаешь. За холмом восемьдесят всадников, внизу в ста пятидесяти метрах от дороги пулеметчики замаскировались, а я, значит, на высотке. Буду наблюдать за встречей.
Вдали слева уже показались передовые пока организованно и целеустремленно движущиеся по дороге части противника. Справа навстречу им густо сыплет деморализованная толпа. Идут медленно, устали, бедолаги, намерзлись, а вот сейчас мы вас согреем!
Лишь только последние солдаты разбитой армии миновали засаду, как загромыхали пулеметы, что послужило сигналом, и из-за холма, улюлюкая и вопя на разные голоса, выскочили всадники. Ох, что тут началось! По моему распоряжению ребята стреляли поверх голов, а всадники кружили сзади толпы, не стремясь кинуться в рубку. Толпа заметалась, задергалась и вдруг рванула вперед со скоростью хорошего курьерского поезда. Всадники сразу отстали, а пулеметчики все подстегивали толпу длинными очередями.
Армия, двигающаяся со стороны Хайлара, замерла, попятилась, а в следующий миг в стройные пока ряды вкатилась обезумевшая толпа. Завертелась водоворотом, втягивая в воронку все большие массы людей. Армия дрогнула, зашаталась, подалась назад, и вот уже побежали, побежали ручейками, а потом хлынули потоком в обратном направлении.
— Победа, братцы, победа! — орал я во весь голос, стрелял из маузера в чистое небо, плясал и подпрыгивал. Победа…

Глава 19
Константин Рукавишников. Год 1938-й

Жизнь — это забег на дистанцию, вот только расстояние каждому задано свое. Как говорят японцы: и мотылек живет целую жизнь.
Такие вот мысли приходят в голову, когда смотришь на пройденный путь. Грустно видеть, как сходят с дистанции твои друзья и просто знакомые люди, и одновременно чувствуешь азарт спортсмена: а… вы сошли, а я еще потопчу землю…
В дверь купе деликатно постучали.
— Войдите, — отвлекаясь от мыслей, пригласил я.
— Гаспадина не желает чаю?
— Да, принесите, — согласился я и тут же спросил: — Через какое время прибываем в Тяньцзинь?
— Три часа, гаспадина, — ответил проводник, учтиво кланяясь.
Значит, уже сегодня я смогу разыскать себе попутный пароход и уплыть подальше от этого континента. Впрочем, не будем загадывать. Давно заметил, что чем чаще загадываешь наперед, тем реже сбываются твои желания.
Я ли не желал жить с семьей? Но, увы, Татьяна покончила с собой, не в силах справиться со своей болезнью. С тридцать четвертого года я один-одинешенек, без жены и детей, мне так и не удалось их завести. Нет, проблем в общении с женщинами я не испытывал: на внешность не урод, язык подвешен, не импотент, только вот ни одна из них пока меня не «цепляла», как Татьяна. Но мне всего тридцать шесть лет и я надеюсь еще встретить свою ЖЕНЩИНУ.
Считаю, что мне в жизни все же везет. Сумел же я убежать от неминуемого расстрела? От многих моих товарищей удача отвернулась, казалось бы, на самом взлете карьеры. Еще во время конфликта на КВЖД погиб Дима Знахарев. В Средней Азии в тридцатом году был убит Буренко, Гаранин был арестован в конце 1936 года, дальнейшая судьба его мне не известна. А когда в мае этого года в Москве взяли Щеглова, я понял, что всех, кто долгое время контактировал с ним, обязательно арестуют, и тогда решил бежать из страны. Ничуть не считаю себя виновным. Я честно служил своей Родине, но еще заранее, как бы предчувствуя такой исход, готовился в перемене мест и совсем не в Дальлаг[69].
В тридцать пятом году во время командировки в Китай — тогда меня послали присматривать за процессом передачи собственности КВЖД в руки марионеточного режима, я сумел продать более шестидесяти обработанных корней женьшеня с лесной плантации, доставшейся мне в наследство от Димы Знахарева. Корни, общим весом около четырех килограммов, приобрела одна солидная китайская фирма. Ограбили, конечно, за товар дали треть цены — десять тысяч долларов, но зато мне удалось через эту фирму достать паспорт французского подданного…
Пятого мая этого года по Дальневосточному управлению НКВД пронесся слух об аресте Щеглова. Щеглов — это величина! Многие сотрудники нашего управления работали под его началом, но не сделали выводов. В прошлом, тридцать седьмом году, сколько военных сами арестовывали? Схема простая: вначале брали заместителей и нескольких мелких сошек, выбивали показания, а затем гребли всех под метелку. Теперь как бараны и сами дожидаются такой же участи.
Я до сих пор помнил фразу, брошенную мне на прощание Станиславом Николаевичем Буренко: «Запомни, Костя, мы с тобой винтики государственной машины, которые со временем гнутся от усталости и подлежат безжалостной замене». Так вот я не желал быть безжалостно выброшенным на свалку и начал действовать. Как старший майор госбезопасности[70] и начальник одного из отделов управления, я имел ряд привилегий — свой дом на окраине Хабаровска и служебную машину, которую предпочитал водить сам. Чем и не преминул воспользоваться…
Глядя на заведующего моргом, тупо уставившегося в предъявленные корочки, я уж подумал, что он сам сейчас обратится в клиента собственной конторы.
— Виктор Ильич, я приехал не по вашу душу, — успокоил я доктора.
Ничего, оттаял вроде немного. Дурашка, вообразил, что старший майор самолично будет бегать за каждой «клистирной трубкой».
— Так вот я приехал к вам по делу особой государственной важности. Как вы понимаете, за разглашение тайны вас по головке не поглядят. Уяснили? Ну и хорошо. Мне необходимо без свидетелей осмотреть трупы, поступившие к вам за последние четыре дня. Если найду тот, который мне нужен, прошу погрузить его в мой автомобиль.
Подходящий под мои параметры хорошо промороженный труп нашелся. Двое санитаров завернули мертвеца в рогожку, и нимало не смущаясь, поломав ему ноги, засунули в мою «эмку». «Ладно, сойдет и такой», — подумал я, мчась на всех парах к своему дому. Через час я вышел со двора усадьбы в гражданской одежде и не торопясь пешком отправился на железнодорожный вокзал. Вслед от усадьбы на меня пахнуло гарью, я поежился и прибавил шагу…
Ровно через сутки я сидел в домике начальника заставы на гродековском участке границы.
Степан Кузьмич Бурмин, старый мой товарищ, расположился напротив на стуле, отчаянно дымя «козьей ножкой».
— Так, значит, и до тебя добрались? — горько спросил он.
— Да. Сам знаешь, как это у нас быстро делается.
— Значит, решился, — задумчиво произнес Кузьмич.
— Б…дь, я же не баран! Чтобы под нож самому голову подставлять! Ты же меня знаешь, я честно служил Родине. А она повернулась ко мне жопой! Что за люди? Соседа его ведут на бойню, а он радуется и думает, что сия участь его минует. Он же совсем не виноват! А осужденные еще имеют глупость писать письма на имя Сталина-Калинина, перед расстрелом клянясь в беззаветной любви Родине и правительству!
— Это наши люди, — с укоризной заметил Степан Кузьмич. — И многие действительно искренне до конца верят в чудо.
— Ладно, Кузьмич. Так ты меня проведешь на ту сторону?
— Проведу, — тяжело вздохнул старый товарищ. — Ты там не наследил? — спросил он, очевидно, спрашивая, не придут ли за мной следом из НКВД.
— Не придут, я уже умер — на пепелище моего дома следователей ожидает мой обгорелый труп.
Бурмин усмехнулся в рыжие усы:
— Ладно, сегодня ночью и выйдем. Через час стемнеет, ночи теперь короткие, так что надо торопиться…
Поезд тихо подходил к станции. На платформе прибывших ожидали японские патрули, проверяли документы. Проверили и у меня. Узнав во мне русского, японский офицер спросил, коверкая язык:
— Цель вашего прибытия в Тяньзинь?
Я внутренне усмехнулся: «Во всяком случае, работать на вас я не собираюсь», а вслух ответил:
— Путешественник, сейчас следую в Южную Америку, точнее, в Парагвай[71]. — Офицер удовлетворенно улыбнулся и вежливо отдал мне мой французский паспорт.
Итак, сегодня, 12 июня 1938 года, я покидаю Евроазиатский континент. Не знаю, навсегда или нет, не буду зарекаться. Пароход дал гудок, и буксиры сейчас выводят тихоокеанский лайнер из бухты. Прощай, Китай. Прощай, Россия — прощай, Родина!

Послесловие

Почему описывается именно период 1927–1929 годов? Мне кажется, стоит обратить внимание на этот вроде как незаметный по сравнению с другими событиями отрезок истории нашей страны. Отметил для себя такую вещь: в мировой истории лет через десять-двенадцать после переворотов возникает новая волна недовольства. Сложившаяся аристократия отступает перед новым потоком жаждующих приобщиться к власти.
У нас именно в 1927 году началась первая постреволюционная перестройка страны с удалением старой, уже слегка ожиревшей и обленившейся партийной аристократии. Происходила, по сути, смена режима: чистка кадров аппарата и одновременный пересмотр внешней политики. Думаю, если бы не произошли столь качественные решения, Дальний Восток, а возможно, и Сибирь сейчас относились бы совсем к другому государству. Доклад Дальневосточному краевому отделу ВКП(б) моего героя, Аристова, о реальном положении дел на Дальнем Востоке вовсе не выдумка, а под фамилией Аристова в романе я вывел истинного патриота нашего отечества — Владимира Клавдиевича Арсеньева, которого большинство знает как исследователя-натуралиста.
На сам деле круг его деятельности не ограничивался работами краеведческого характера. Методы решения проблемы, предложенные им в докладе, кажутся несколько наивными. Человек предлагал наиболее щадящее решение проблемы. Уверен, что к его мнению внимательно прислушались и в более высокой инстанции, но поступили более радикально.
Теперь о главном герое книги. Образ его, конечно, собирательный (хотелось показать наиболее в охватывающем варианте явления тех лет), но основные события имеют реальные корни. Часть персонажей (в том числе и разведчиков) также представлены под своими именами.
Думается, мой главный герой не остался в стороне и во время Второй мировой войны. Многие патриоты своей Родины, допуская мысль, что при существующем руководстве она может показать свою тыльную часть, все же искренне и по мере сил помогали, как могли, не попадая при этом под территориальную юрисдикцию нашего государства. Исторический факт!

Игорь Кожухов
Браконьерщина
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* * *
Над спокойной, до блеска, водой раздался страшный крик:
«Ю-ро-о-к…» Эхо растянуло звук, метнуло его в спящий остров и, приглушив, погнало дальше. В камышах проснулась тёмная щука, отдыхающая в тине после вечерней охоты. Она недовольно шевельнула плавниками, возвращая тело в удобное положение, прокачала жабрами застоявшуюся воду и снова застыла.
— Ю-ро-о-к… — надорванный голос, захлебнувшись, закашлялся, послышались беспорядочные хлопки, словно кто-то пытался плыть или же отчаянно старался удержаться на поверхности. Со стороны крика в камыш пришли мелкие волны, и сухая трава зашумела громко и неуёмно. В темноте уже не кашляли, а лишь хлюпали заполненными водой ртами, пытаясь поймать ещё глоток воздуха. Вдруг снова, с последним усилием, но совершенно обречённо:
— Су-у-ка-а, — и почти сразу тишина.
Недовольная щука развернулась, стрелой прошла сквозь густые водоросли и в полуметре до дна засквозила от мелкого берега в свою любимую спокойную яму.
Туда же, только с поверхности, опускались два тела в рваных тяжёлых одеждах и болотных сапогах…
* * *
…Я слушал свою жену. Вчера была пятница, мы с пацанами посидели после работы полчаса, и в принципе всё было хорошо. Но она думала по-другому — почти бегала по квартире и сквозь слёзы кричала:
— У всех жизнь, радость какая-то, новые вещи, в квартире чистота. Мы же словно в тюрьме, живём в этой темноте, ремонта никакого, денег нисколько, пьёшь постоянно…
— Я пью? Да ты пьющих не видела. А денег лишь столько получаю, так воровать, прости, не могу, не научен…
— А вот и зря, учись. Или ещё куда устраивайся, крутись. Больше не могу терпеть, всё впритык, одеть нечего. Ладно я. А ребёнок вон в чужом, за кем-то донашивает. Давай думай, если ничего не изменится — разводимся! Лучше одной тянуть, чем так жить. Ты же к мамке возвращайся, мамка и накормит, и напоит. — Она, схватив сумку, выскочила, громко хлопнув дверью.
Тишина зазвенела в ушах…
…Год назад мы, продав дом в деревне, приехали жить в город. С квартирой повезло — на деньги от продажи дома купили двухкомнатную! Правда, первый этаж и дом старый, и ещё много всего, но жена радовалась: наконец вырвались из того болота, что называлось родной деревней. Там же, в этом родном болоте, остались старые родители, друзья и та жизнь, к которой привык, прикипел всей своей натурой. В эту, другую, жизнь втянуться не мог. Устроился на работу, но не умел, а потом и не любил то, что делал. Вечерами, словно волк в клетке, метался по квартире, гулял с сыном в маленьком, заставленном мусорными баками дворе и мучился, видя за редкими тополями вместо тянущихся до горизонта разорванных штормами островов серые пятиэтажки.
Постоянная погоня за пресловутой удачей, конечно, почти не оставляла времени на осмысление происходящего, а претензии жены звучали всё злее и чаще, причём список их становился всё длиннее… Оказывается, у её подруг «мужья умные, хваткие, ловкие и предприимчивые». И жизненные перспективы за такими мужиками — радужные!
А я? И я всё чаще стал задумываться, кто же действительно я, для своей жены и вообще…
Словно опомнившись, скидал в видавшую виды сумку какие-то шмотки и поехал на автовокзал. Для меня всегда решение проблемы начиналось с посещения дома. И сейчас только там я надеялся найти выход.
* * *
Валерка, размахивая руками, кружил по комнатам, я, наоборот, в полудрёме сидел в промятой яме старого дивана.
— Ты смотри, если ещё умеешь в нужную сторону смотреть. В стране все понятия по швам трещат. Ещё месяц-два, и вообще власти не будет. Я это позвоночником чувствую.
Он подскочил к столу, налил в рюмки, немедля запрокинув голову, выпил и опять, сорвавшись на ход, продолжал:
— А власти нет — кого бояться? Мы сами себе хозяева будем, понял? Главное, сразу своё определим и всем покажем, кто не поверит — докажем. Конечно, нужно будет с кем-то лбами постучаться, с кем-то рюмку выпить. — Он взял бутылку и, для чего-то внимательно осмотрев этикетку, долил себе.
— Без этого нельзя, никак нельзя.
Теперь, подвинув стул, сел и, покачиваясь на ножках, убедительно закончил:
— Сети есть, потом надо будет докупить, прямо побольше. Лодка какая-никакая на первое время — тоже. К тому же скоро зима, лёд, немного проще. Главное, скажи, согласен — нет? А то, поди, сжился с пыльной городской ленью, руками шевелить не хочешь… Что?
— Согласен, согласен… — Я подтянулся к рюмке, и, чокнувшись, мы выпили за начало новой — незнакомо-рисковой, но заманчивой перспективы!..
Назавтра по телевизору показывали огромные танки, ползущие, словно по достоверно выстроенному городскому полигону, но по Москве. Толпы людей рвущимися волнами перетекали через площади, разбивались о стены домов и заполняли дороги, топя своими телами машины. А когда кадр выхватил большой Дом правительства с вывернутыми, дымящимися глазницами окон, мне стало понятно, что власть, которой Валерка давал два месяца, кончилась…
В России началось другое, непонятное и страшное от непонимания этого время. Но только такую мелочь — жизнь, как ни крути, всё равно никто не отменил…
* * *
6 октября мы первый раз, вернее я, Валерка этим жил, выставили сети…
Вообще сеть — это невысокий, обычно от полутора до трёх метров кусок дели, насаженный на шнур с поплавками вверху и грузами внизу. Дель же — это вязанное промышленным способом высокое сетевое полотно, от которого уже рыбаки сами отрезают куски на сети желаемой высоты. Но на больши́е глубины стандартные сети ставить невыгодно, ведь рыба, меняя высоту прохода, «перепрыгивает» через сеть. Поэтому для глубины стали готовить сети в полную высоту дели — по шесть, а иногда и по двенадцать метров. Эта хитрость позволяет, не увеличивая длину ставки, даже для отчёта по законной рыбалке с разрешением, облавливать в разы большие объёмы водной территории… Поэтому у нас сеть — это рыбацкая снасть до трёх, а дель — то же самое, но высотой до двенадцати метров.
Ставка раньше, в семидесятые годы, считалась двадцать пять метров длиной. Сейчас короче ста метров сетей нет, значит, обычно ставка зимой — это двести метров сетей, по сто с двух сторон от майны. Парадокс, но летом можешь вязать хоть пять сетей, хоть десять — в разговоре это «ставка».
— Я парочку ставок кинул, по километру… На больше времени не хватает, работать же ещё надо.
…Болтаясь на его «утлом судёнышке», растянули, по три метра высотой, триста метров длины сетей.
— Если ты везучий — завтра стрельнёт! Я эти сети в прошлом году насаживал и всё лето осени ждал. Думаю, судака черпанём. Ячея — на полста пять, леска двадцать два — паутинка! — Валерка, залезая по локоть в воду, выбрасывал из больших хозяйственных ванн сложенные там аккуратно сети. Я, как умел (неуклюже), оттягивался по ветру, придерживая лодку вёслами, не давая ей разогнаться и закрутиться. Сухая высокая сеть сразу не тонула, а вытягивалась ровной лохматой полосой, пугая меня длиной. Если бы я знал, что уже очень скоро выставить триста метров сетей будет детской шуткой, развлечением…
Выкинув из последней ванны, Валерка привязал на длинную верёвку груз и, оттянувшись, бросил его за борт на несколько метров.
— Ловись, рыбка, большая и ещё больше. — Он дурашливо поплевал в разные стороны, составил ванны одна в другую, завёл мотор и, не торопясь и рисуясь передо мной уверенностью, закурив, включил скорость.
На берегу, пока вытаскивали лодку, объяснял:
— Вода холодная и сети высокие — хорошо. На проверку пойдём через сутки, часов в пять вечера. Завтра приходи, наберём следующие, на замену. Чтобы после снятия работающих простоя не было. Сменку в другом месте поставим, а как немного стемнеет, мы тогда эти, сегодняшние, снимем. Вот и получится, что прогулов у нас не будет, понял, студент?!
Я ещё мало что понимал, но желание заработать заглушало и неуверенность, и страх, и где-то даже совесть. Сегодня я стал официально браконьером.
Ночью не спалось. Я вышел из дома, стараясь не разбудить родителей, которые всегда к осени «сходились» в одной комнате. Здесь любящий тепло батя самолично сделал небольшую печь, и морозными зимними ночами, а иногда и осенью они с матерью наслаждались её добрыми, уютными песнями.
Сюда же мать каждую осень перетаскивала фотографии моих старших сестры и брата. Для каждой рамки был свой гвоздь, и они, загнанные в стену давно, торчали недалеко друг от друга, почти потерявшие форму, толсто забеленные. Фото сестры, уехавшей за военным мужем двадцать лет назад, висело слева над печатным ковром с оленем, а брата, подавшегося за большой деньгой на север двенадцать лет тому, справа. В кухне оставались ещё фото детей сестры, но их домой не переносили, потому что ни разу воочию ребятишек не видели и, наверное, не чувствовали тяги. При мне родители о старших вспоминали очень редко, чаще именно тогда, когда от кого-то из них приходили письма. Я сам сестру помнил совсем смутно, брата — чётче. Но только потому, что уже семнадцатилетним парнем он учил меня, салагу, жить по-«пацански». При этом брат, как взрослый закурив папиросу, обычно «Север» или «Прибой», убеждал меня, что курить нельзя и если вдруг «засекёт» — набьёт морду. Я ему верил, и курить действительно не научился. Хотя иногда «за компанию» закуриваю, но лишь для того, чтобы ещё раз убедиться, как это гадко! Вообще, мы ждали их в гости постоянно, хотя об этом вслух не разговаривали, суеверно боясь сглазить.
…На улице после дневного ветра установилась полнейшая тишина. Перейдя от двора через дорогу, остановился на взгорье. Метрах в двухстах внизу, словно тусклое старое зеркало, на боку лежало водохранилище. От самого берега его пересекала жёлтая дорожка отражения луны и вдалеке, перескочив через полоску острова, сливалась с самой луной. Я залюбовался знакомым с детства хрупким покоем, совсем не наигранным, не придуманным, первобытно восторженным и волнующим. Две энергии — воды и земли — образовали здесь шаткий баланс, готовый в любой момент склониться на одну из сторон.
И вдруг откуда-то с непросматриваемой стороны воды страшный, явно предсмертный глухой крик: «Ю-ро-о-к», а затем эхом по берегам: «ок-ок-ок». Дрожь пошла по телу, и я, не понимая, что это, приподнялся на носочках и, уставившись в темноту, снова услышал: «ссу-к-а-а-а»…
Пытаясь понять, что это, побежал, слепо попадая ногами в ямы, а упав, с неожиданным облегчением прижался к земле прислушиваясь. Кругом было тихо и холодно. Может, показалось?
* * *
Деревня наша образовалась в 1953 году, когда на пути великой сибирской реки встала плотина ГЭС. Мои родители перебрались сюда в начале шестидесятых, откуда-то из-под Краснодара, с двумя детьми: помощницей, уже сформировавшейся девчонкой и грудным мальчишкой. С помощью совхоза они, сами строители, с такой же семьёй переселенцев построили добротный двухквартирный дом, где в правой половине от моря и поселились! Я появился вскоре после новоселья, в новой, рубленной опять же отцом, бане, на шлифованном матерью и сестрой осиновом полоке. А поскольку второй в моей жизни стихией, по пониманию, после земли была вода — всё, что происходило на ней и с ней, было для меня близко и понятно.
Сначала, после заполнения водохранилища, островов как таковых не было, а была огромная часть суши, замершая от нашей деревни через километровый образованный канал. Но сильные западные ветры, сдружившись с водой и получив возможность беспрепятственно разгоняться с фарватера, стали безжалостно рвать появившиеся на пути препятствия. Отпущенная человеком стихия, неудержимая и неконтролируемая, взялась за дело!
Первые годы каждую весну, пытаясь не допустить подтопления тающими в горах Алтая снегами, страхуясь, на ГЭС сбрасывали большой уровень воды. Мы, совсем салаги, перебравшись на «старую сторону» кто как мог, но обычно со старшими братьями, бегали по огромным, открывшимся, как в сказке, полям. Было очень интересно лазать по вынырнувшим из воды длинным деревенским улицам, состоявшим сейчас лишь из добротных каменных и кирпичных фундаментов, набирать в карманы разные вымытые отливом безделушки, часто находя даже старинные монеты. Нам было весело и радостно, потому были непонятны многие, приходящие сюда после нас, взрослые. Они большей частью плакали, заходя в обозначенные квадраты домов, всё время крестились, у кого-то вслух просили прощения…
Но больше всего, особенно в первые годы, пока перемещающееся от течений дно совсем не замыло его, собиралось людей на оставленном воде кладбище. Погост изначально находился в старом сосновом бору на взгорье, в километре от самой деревни, растянувшейся ниже по краю леса. Огромные сосны между могилами были спилены, и тяжёлые низкие пни держались из последних сил за родину, воткнув корни глубоко в землю. Между этими пнями чётко просматривались квадраты могил, оставленные на этом кладбище, а значит, совсем старые. И ещё были нетронутыми могилы, погребённые в которых на тот момент не имели родственников в деревне. Но старухи и деды, перевезённые к кладбищу с разрешения председателя на лодках, ориентировались тут, как у себя во дворе, досконально помня всех!
Старая Степанида Никитична ходила среди могил и, тыкая высокой, словно архиерейский посох, клюкой в очередной квадратный силуэт, нараспев говорила.
— Ульян Гниловский, с начала двадцатого лежит, в бане угорел, молодой совсем, здоровый… Павло Овчаров, издали к нашей деревне прибился. Только жить начал, власть дом строить разрешила, так на заготовке брёвен для дома в бору сосной и задавило, один был, долго придавленный маялся, губы от боли пообгрыз… а может, и мыши — два дня лежал, пока спохватились…
Она с сомнением останавливалась и, достав из кармана кусок сладкого позавчерашнего пирога, крошила его на могилу известного лишь ей Павла, на секунды задержавшись в том времени. Мы стояли тихо и ждали продолжения, заворожённые складностью рассказа, почти не веря, что речь идёт о настоящей, только давно прошедшей жизни. И что под этим квадратом человек, который ходил по той же земле, что теперь и мы, который так же играл в войнушку, воровал ранетки у жадины-пасечника и был для «порядку» порот лёгким тряпочным ремнём дома батей — он был! По крайней мере, так вещает об этом самая старая в деревне. А как там на самом деле, кто знает?..
…Вечером нас за несколько ходок перевозили на родную сторону, и мы помогали старухам «доползать» по липнувшему к ногам суглинку дна водохранилища до твёрдого берега. Потом моментально убегали в открытую «всем народам», без единого ещё забора деревню, скидывая с себя грустный груз прошлого. Жизнь впереди!..
…Через какое-то время вода всё же разорвала лохматую лесами горбатую сушу, словно первобытную Пандею мировой Океан, на несколько кусков. Разделение новообразованной земли на части по незащищённым лесами логам произошло быстро, буквально за несколько осенних ветреных сезонов. А вот в борьбе с заросшими буйной растительностью островами стихия замешкалась, позволив какое-то время поприсутствовать на них человеку. И человек, возомнив себя хозяином положения, кинулся доказывать свою самостоятельность…
Сначала на самый большой по площади остров стали завозить скот на летний выгон. Это было удобно, ведь окружённые водой животные были словно в загоне. Но в первую же осень, при перевозке домой, с груженой баржи сильной волной смыло тридцать коров. Спасти их не смогли, и почти всю зиму туши, вмёрзшие в лёд, выдалбливали и уволакивали в выгребные ямы. Затею бросили, «виновных» посадили, остров остался — «Коровий».
В другой стороне от деревни клочок новообразованной суши облюбовали военные начальники! За несколько лет силами солдат там был построен мини-военный городок, похожий больше на курорт, со всеми условиями отдыха для начальства… Но, словно по трагической закономерности, из четырёх «служивших» там солдат-срочников трое утонули. Они, устав от безделья, кинули жребий и, одного оставив на «службе», пошли на лодке в октябре в деревню на танцы. И их так же, как раньше коров, через несколько дней шторма, утонувших, отдирали от настылых стеклянным льдом заберегов. Не разбираясь, кто виноват, базу срочно бросили, солдат списали как «погибших при исполнении»… Остров остался — «Солдатский».
«Могильный» — получил название из-за старого кладбища, появляющегося каждую весну на его левой, подветренной, стороне.
«Чаиный» — из-за обилия гнёзд чаек, почему-то облюбовавших именно этот небольшой, спрятанный в высоких камышах, островок.
«Комариный» — понятно почему, хотя комаров на всех островах — тучи.
Есть тут даже свой «Шанхай», и, как на знаменитом побратиме, здесь всегда шумно от многочисленных отдыхающих. Но поскольку нет постоянных многолетних баз, на этом клочке суши — непрекращающийся бардак!
Всего восемь достойных островов и ещё несколько клочков, которые сегодня зовутся так, а завтра — по-другому.
Пойма же — это отгороженная от фарватера островами часть водной поверхности до деревни, с вынужденно отсутствующим здесь течением. Постепенно пойма увеличивается из-за смыва берега и частично островов.
* * *
Валерка с вечера заклеил проткнутый где-то сапог и сейчас испытывал качество работы, макая его, надев на руку, в ведро с водой. Работа была важная, ведь если летом мокрые ноги не так страшно, осенью — некомфортно и чревато простудой. Сейчас результат его устроил, и он, показав мне большим пальцем — «отлично», ошарашил новостью.
— Вчера Юрка Смородин с Серёгой Ордынским пропали. Брат Юркин прибегал, просит помочь поискать. Он сам по берегу на велосипеде, мы с тобой по островам проскочим, а…
Я перебил его.
— Я ночью вышел на берег и слева, откуда-то из-под «Коровьего», крик слышал. Знаешь, такой жуткий, будто последний. Только эхо прошло, ещё раз короче и вроде конец?
— Вот это, наверное, они и были. Валька говорил: пьяные намылились порыбачить, деньжат сбить халявных. Видать, дорыбачились.
Мы быстро собрались и через час уже обходили на тихом ходе мотора отмели и камышовые поля, раскинувшиеся вокруг каждого из восьми островов нашей поймы. На самом западном от деревни вышли на необжитую стоянку. Но, кроме свежего костровища и мусора, ничего не было. Такую же нашли, когда уже возвращались домой, на «Могильном». Вот здесь были спрятаны готовые к установке сети, мешки и куски палатки, на которых перебирали рыбу.
— Это их стоянка. — Валерка уверенно обводил рукой. — Они взяли половину сетей и потянули по косе к берегу. Знали, что в это время здесь судак крутится. Только вот что дальше и где лодка — она же не могла утонуть.
Но, пройдя от острова до линии предполагаемой установки сетей, мы ничего не увидели.
— Давай на берег. — Валерка сам был на румпеле. — Ещё сети накидывать, нам выставляться в любом случае надо.
Новую ставку мы протянули так, что её конец был примерно у начала ставки работающей. Манёвр, контролируемый Валеркой, удался, и уже через несколько минут он, довольный, подтягивал отработавшую сеть к борту. Стало уже достаточно темно, но вблизи, а я правил вёслами, всё было хорошо видно. Сначала показалось, что рыбы немного, и «главный» засомневался:
— Слышь, может, давай пройдём по ней, рыбу повытаскиваем, а сеть оставим. Что-то, по-моему, мало…
Но, поднимая сети, мы поняли, что рыба есть, только ближе ко дну. Поэтому, протянувшись до конца, подняли груз и начали собирать дель вместе с рыбой в ванны. Судака было много! Тускло-блестящие, длинными, тяжёлыми брусками они падали в ванну, глухо начинали биться, но вскоре затихали, задавленные такими же следующими. Трёх ванн не хватило, и мы продолжали выбирать сеть уже просто в лодку. Я смотрел на выныривающих из воды рыбин, глухо стучащих о дно и борта́, но не мог избавиться от мысли, что жду со страхом, как сеть поднимет из воды Юрка́ или Серёгу. И, словно угадав мои мысли, прерывающимся от усталости голосом заговорил и Валерка:
— Тихая осень нонче… А течения здесь, в пойме, нет. Поэтому их никуда отсюда не утянет, если, конечно, шторма не будет. А всплыть не успеют, скорее всего. Вода уже холодная и ещё больше остывает. Время к зиме всё же.
Он с пугающей будничностью, с явным знанием дела говорил о погибших. Во мне это вызывало протест, хотя, скорее всего, дело обстояло именно так.
Валерка вдруг приостановился и, подработав сетевое полотно, резко закинул в лодку здоровую, килограммов на восемь — десять, щуку, с радостью в голосе отметив: «И такие бывают», монотонно продолжал объяснять.
— Летом гораздо быстрее это происходит, в тёплой воде. Если они всё же там, — он указал рукой в воду, — поднимет их уже под лёд, в который они встынут до тепла. А весной всё вмороженное в лёд первым вытаивает. Только лишь бы сильно не опоздать: ворон, сорок и всякую дичь, которым в радость сладкая человечина, никто не отменял! Хотя ещё, возможно, родные тралы вызовут, те ползают, бывает, поднимают…
Наконец сеть закончилась. В лодке шевелилась, била хвостами, шлёпала жабрами огромная гора рыбы.
— Килограммов двести на вскидку, двести пятьдесят… Вот тебе и начало положено. Везёт тебе, студент!
Он развалил гору рыбы по лодке, убрав крен одной стороны, подкачав бензин, запустил мотор и, неторопливо закурив, включил скорость.
В этот первый для меня раз, мы взяли двести килограммов судака! Сдав его на следующий день и получив за одну рыбалку денег, как за месяц работы на «хозяина», я теперь уже точно решил — моё!
Назавтра Валерка прибежал с утра и, пока я собирался, объяснял мне и сидевшему на кухне бате:
— Родня Серёги вызвала тралы. Он, оказывается, на них работал, начальство пошло навстречу. Нам надо кровь из носа сети снять. Они всю пойму тралить будут…
Часа за два сняв сети, мы ушли на остров и, выбирая рыбу, наблюдали, как довольно большие катера, нами называемые «сотки», распустив трал, медленно, «дорожками» ползали по пойме. На пятом проходе катера, застопорившись, сошлись и подтянули баркас. Не вытерпев, мы, отложив работу, причалили к катерам. Рыбаки, не удивляясь и не отгоняя нас, громко объясняли ситуацию:
— Не могло их за два дня при такой тишине далеко унести. Они или в камышах, где нырнули, либо, наоборот, в какой ямке узкой лежат. Трал мог выше пройти…
Рыбаки в баркасе собрали по ящикам попутную рыбу, и тралы, разойдясь, продолжили свою вынужденную трагическую рыбалку. На следующий день тралы ни с чем ушли…
В этом памятном, сломавшем хребет Союзу году, морозы пришли рано. В последних числах октября пойму за ночь затянуло стеклом. Нетерпеливые мужики, «на риск», через день повыползав на мелководье, «на крепость» кололи лёд лёгкими пешнями, и уже первого ноября самые лихие пробовали зимние снасти. Мы же, приготовив сети и прочие приспособления для их установки под лёд, пока ждали.
Брат утонувшего Юрки беспрерывно бродил недалеко от берега, просматривая через тонкий ещё лёд неуютное дно. Иногда подходил к рыбакам, торопливо закуривал и говорил, будто извинялся:
— Ищу его, а он, можа, где бухает. Их же с Серёгой покой не брал, когда «синьки» наедались. Вот и тот раз могли вместо рыбалки где-нибудь на пьянку залечь. Ведь если вместе утонули, где тогда они — всю пойму до льда протралили вдоль и поперёк.
Было видно, что он сам не верил в то, о чём говорил, но слова давали, пусть эфемерную, мизерную, но надежду. Докурив, парень, согнувшись надо льдом, уходил, а мужики почему-то виновато молчали.
* * *
Не спрашивающий меня ни о чём отец наконец заговорил:
— Это значит, любовь прошла? Как, скажи, дальше собираешься жить? И пацан там остался, теперь совсем безотцовщина, так, что ли?
Меня самого мучил этот вопрос. Но сейчас отнекивался, налегая на денежную проблему. Отец, внимательно наблюдая за моими метаниями по кухне, слушал, задумчиво передвигая по столу пустой стакан. Когда я, истратив словарный запас, остановился, понимая, что ничего внятного не сказал, он подытожил:
— Значит, денег собьёшь и вернёшься? Ты думаешь, что рыбалкой проще заработать, чем другим делом? А я вот так не считаю. Но даже если пойдёт у вас, уверен, что тебя ждать будут дома? Я про бабу твою сейчас… Ведь, добрав одно, другое совсем потерять можешь…
Не дождавшись от меня ответа, он поднялся.
— К празднику быка надо резать. Я, конечно, и один могу, но раз уж ты тут, давай седьмого с утра быстро справим дело. А потом уж на сытый желудок занимайся этим своим, — он сморщился, вспоминая новое слово, — бизнесом?!
…С одной стороны, рыбачить зимой проще, чем летом. Определился с местом, замерил глубины — и крути по льду дыры, гони прогоны под удобный метраж между майнами. А там уж жди удачи, таскай сеть туда-сюда хоть раз в неделю, хоть два, хоть три… Попал на ход или угодил на косу, где нынче мелочь играет, — будешь с рыбой!..
Но рыбные места обычно знают все, кто более-менее «в теме». Поэтому заинтересованные — от старательных «червячников» с запасами мормыша, мотыля; отчаянных «металлистов», практикующих лов на железные блёсны и до именно хищников-браконьеров — крутятся всегда в одном, уловистом в этом году месте. И если удочники более терпимы друг к другу, втайне презрительно посмеиваясь над чужими привычками в рыбалке, браконьеры всегда в конфликте.
Не успели мы «приметиться», промерив удочкой с тяжёлой блесной глубины предполагаемых ставок, как от берега к нам двинулся человек. Метров за пятьсот Валерка узнал идущего.
— Серник Виталя прёт, раскрылатился. Второй год как на базе работает, а нос везде засунул — моё!
Через пять минут тот подлетел, раскрасневшийся от быстрой скользящей ходьбы по гладкому льду.
— Парни, вы что тут метите. — Он рывком расстегнул куртку, паря всем телом. — Знаете же, что тут моё место? Я какой год здесь с осени выставляюсь, по бумагам работаю! — Он остановился, окончательно снял и бросил на лёд куртку.
— Мы тоже. Тоже здесь ставим, видишь? И ещё здесь живём, всю жизнь. — Валерка опёрся на пешню. Я невольно подшагнул к нему, показывая, что мы действительно тоже тут ставим… и живём!
Серник некрасиво заулыбался, широко разводя руками, словно с одолжением, продолжал:
— Давайте без войны, мужики, с пониманием. Вы местные, и я тут существовать намерен. Только пока с техникой совсем плохо, далеко ходить не могу. Вправо полоску не закрывайте, метров пятьсот: завтра выйду прогоны готовить, дырки набуривать, договорились?
Теперь Валерка, перехватив инициативу и, словно он хозяин, снисходительно согласился:
— Договорились. Мы всё равно в пойме на время, пока большая вода не встанет. Потом снимемся, дальше уйдём…
— А вот и хорошо! Я тут поработаю, по-простому. Маленькая курочка по-мелкому клюёт. — Он, натянуто смеясь, погрозил пальцем: — Но весь двор удобряет!.. Хорошо, пацаны, что понимаем друг друга — оно ведь так, мутно всё в жизни сейчас. Сегодня вы местные, завтра мы… И кто, в конце концов… — Он, не договорив, поднял куртку и уверенно заскользил на валенках в сторону берега.
— Маленькая кура двор не удобряет, она его лишь загаживает. — Валерка, улыбнувшись, уверенно и быстро начал набуривать лунки.
* * *
Бык, почуяв свободу, резво заскакал от открытого мной сарая, игриво закидывая голову с привязанной к рогам длинной верёвкой. Всё бы ничего, но другой конец верёвки, по им же разработанному плану, держал батя!. Когда «разрабатывали» диспозицию, он как хозяин быка взял на себя две главные задачи, которые объяснял основательно, словно забыв, что ещё полтора года назад я сам держал скот.
— Когда выведу, он пройдётся по ограде, обдышится и наверняка — к тазу с комбикормом. Я быстро привяжу его к столбу и садану кувалдой по лбу. Вот как он на колени упадёт, оглоушенный, ты ему горло и перехватывай. Делов на две минуты.
Спорить и «переписывать» план не допускалось ни в каком пункте. Мне был вручён острый самодельный нож, похожий на маленькую саблю, и тряпичная перчатка, «чтобы не скользило».
Бык, раздражённый лаем пёсика Джека, закрытого на «всякий случай» в конуре, возбуждённый свободой и ослепший от света после тёмного сарая, совершенно не хотел любимого комбикорма. Будто танк, он уверенно пёр по огороду, волоча за собой упирающегося обеими ногами неинтересного ему сейчас хозяина. Протащив человека, заискивающе называющего его «Боря, Боря», вкруг по огороду, бык всё же наткнулся на таз с мукой и, забыв враз всё, встал над ним.
Батя быстро, без слабины, подмотнул верёвку на столб и схватил кувалду. Но, заранее не кормленное животное, жадно поглощая угощение, нетерпеливо перетаптывалось и, качаясь всем телом, мешало ему приметиться. Наконец отец, понимая, что затягивает дело, встряхнувшись, подкинул с плеча кувалду и, ловко подшагнув, с оттягом ударил быка за рога, в место, где затылок уходит в шею, как говорят мужики, в «лён». Животное, словно ему подрубили передние ноги, ткнувшись мордой в таз, завалилось набок, натянув шею. Я, подойдя с головы, легко, словно колбасу, от самого позвонка разрезал быку горло.
— Комарик укусил. — Батя ловко подставил таз с мукой под бьющую фонтаном кровь. — Курам вкусненького, они довольны будут…
Вдруг из будки вырвался Джек и кинулся к конвульсирующей туше. В эту секунду бык в агонии лягнул задними ногами, и пёс, получивший жесточайший удар, пролетев с визгом несколько метров, затих у бани. Батя, торопливо закурив окровавленными руками, заметно волнуясь, предположил, показывая на собаку:
— Жизнь прожил, а ума не накопил… Или случай-судьба так играет? — Он с явным сожалением трогал мягкое ещё тельце Джека. — Вот беда. Они ведь всю общую жизню здесь друг с другом воевали и, вишь, враз… Ты матери пока не говори, любит она его… любила.
Отец, уже решительно, перенёс пса за баню, прикрыл соломой и закончил:
— Хорош слюни пускать. Ускоряемся. Скоро мать за свежениной выйдет, а мы ещё не начинали…
Вечером на «свеженину» зашёл сосед. Он, игнорируя постоянно подогреваемую на газовой печи говядину, выпил две рюмки водки и, узнав, что я решил рыбачить, включился.
— Дело, конечно, прибыльное, но тяжёлое, мокрое и, — он, понизив голос, пригнувшись к столу, подытожил, убедительно ткнув сухим кулаком в ладонь, — опасное! Вода, она ошибок не прощает, слабых не терпит, жадных не любит. Всё, с чем раньше жил, радуясь, теперь сразу против, наоборот мешать будет. И не вздумай эту стихию под себя подстраивать: сам научись с ней, а лучше в ней, жить! Получится — повезло, не сумеешь, опять повезло — на земле уютней. Я вот воде не доверяю и ни в жисть не доверюсь…
Они с батей ещё выпили по рюмке, и сосед ушёл, так и не отведав стынущей свеженины!
* * *
Наконец решились выйти на фарватер.
— Рыбнадзоры тоже жилы не шибко на работе рвут и рисковать подавно не будут. — Валерка жарил картошку и объяснял планы на завтра. — Они летом по тёплой воде дни и ночи катались, рыбалили, удочников шугали. Кто скажет, что не работали?! Отгулов себе до нового года набрали… И хотя в декабре всё равно полезут, сейчас, думаю, бояться нечего: дома они баб ласкают, пиво хлебают, жирок копят!
Он, призывая меня, поднял налитую до краёв рюмку, но, увидев отказ, не останавливаясь, заглотнув водку, удовлетворённо выдохнул:
— Молодец!
Я видел и понимал, что он стал много, почти постоянно пить. Но, пока это не мешало делу, упрекать или начинать об этом разговор не хотелось: наверное, знает, что делает.
— Значит, завтра идём на целый день. Чё-нибудь пожрать с собой возьми, шибко не одевайся, пёхом жарко будет. По пути на острове норило срубим, метров десять-двенадцать. Мы эти две майны (четыреста метров) за полдня влепим. Послезавтра ещё столько же. В четверг опять так же, и проверяем, что первое поставили. Вот там посмотрим: или ещё затягиваем, или хватит, по рыбе… понял?
В четверг мы выдвинулись уже на технике. Мотороллер «Муравей» с небольшими техническими изменениями, позволявшими прилепить к нему, опять же самодельные колёса на баллонах от грузовых машин. Техника была достаточно грозная, но из-за маломощного мотора неэффективная, и я об этом скоро узнал.
Выставив последние, по плану, сети, мы приехали на первую ставку. Снега не было совсем, и море (водохранилище) просматривалось от берега до берега. И оказалось, что таких, как мы, лихих рыбаков много, если не сказать очень много. Нас, конечно, тоже видели, но, соблюдая негласный паритет, на расстояние узнаваемости не подходили, хотя наверняка знали, кто мы и что мы…
Метки «заморозок» были видны на гладком льду издалека, и мы не блудили. Но Валерка вдруг запсиховал.
— Плохо. При таких морозах лёд скоро окрепнет, а снега нет. Вот припрут неожиданно эти гопники законные, будет им тут счастья и удачи — всё на виду. Хоть бы снега немного выпало, что уж совсем так…
Рыбы было очень хорошо, даже лучше, чем хорошо. Чтобы не разбирать сеть дважды, мы раскладывали её сразу после выбора рыбы. Получалось, что сначала примерно два метра сети освобождали от улова, затем снова мочили в майне и только тогда, вытаскивая, складывали её ровной горкой, готовой к обратной установке. Я испытывал непонятное ещё для себя состояние, похожее на азарт вполовину со страхом. Вроде и здорово — прибыль! А параллельно — не проходящее ожидание возможного серьёзного наказания. И Валерка, вначале неподдельно весёлый, ближе к завершению работы, оглядываясь на подстывающую кучу рыбы, заметно психовал.
— Долго, падла… Торчим тут, как в заде дырочка. Нас можно вон с острова в бинокль наблюдать, не мешая работать, а как собираться начнём — брать за жабры… — Он выматерился и, достав из бардачка бутылку водки, спрятанную в меховую верхонку, сделал долгий сосущий глоток. — Холодная, зараза, — и, засунув её обратно, снова пришёл к майне.
К пяти часам мы закончили. Как-то прятать метки не было смысла, без снега они торчали на виду. Подстывший рубленый лёд из майны я на брезентовом плаще уволок метров за сто и рассыпал. Можно было ехать. Но оказалось, что «макарашка» загружена до предела. Если же садился ещё я, рессоры, не рассчитанные на такой груз, приседали, и кузовом прижимало колёса. Недолго думая, Валерка решил:
— Давай бегом. Я поеду не быстро, держись за кузов и… вперёд.
Метров пятьсот я бежал нормально, потом, как всякий не занимающийся такой ерундой, как спорт, стал задыхаться. Понимая, что отпускаться нельзя, начал по несколько секунд скользить на валенках, зацепившись за прицеп, сожалея, что не окунул пимы в майну. На стылых можно бы ехать совершенно спокойно — как на коньках. Но постепенно обувь раскаталась, и я уже легко скользил за техникой. За всю дорогу до острова напарник не повернулся ко мне ни разу: «Вот жлоб, — думал я, задыхаясь холодным воздухом, — если оторвусь, придётся пёхом до деревни, не обернётся?!»
Но Валерка завернул в ледяной заливчик, за остров, и остановился.
— Ну как, спринтер, нормально? Так ещё полбеды, только что задохнулся. А я вот предыдущие года на санках улов таскал. Сколотил длинный, словно гроб, короб, на лыжи поставил. Наловишь килограммов сто — сто двадцать, впрягаешься, как конь в хомут, — и попёр. По льду красота, легко! А вот если снег — просто испытание какое. Иногда уже на карачках ползёшь, лишь бы до деревни дотянуть. Там можно закопать в сугроб под берег и домой — спать, спать… ни мыслей, ни желаний — автопилот! — Он с удовольствием сделал несколько маленьких глотков «из рукавицы». — Тебе не предлагаю, ещё далеко бежать.
Спрятав бутылку, завёл технику, сел спиной ко мне, как летом за румпелем мотора, закурил и, не предупредив, резко тронулся. Я, мелко семеня по скользкому льду, догнал его, зацепился за борт и уже на ходу надевал варежки.
* * *
Вообще, браконьерили очень многие. Но, словно соблюдая тайный заговор, даже встречаясь, говорили об этом мало и, если говорили, то вскользь.
— Ну чё, на лужу выходил, проверялся?
«Оппонент», понимая, что скрыть своё присутствие на воде не получилось, отбивается.
— Да разве это проверялся? Мучился… На коряжник залез, всё изодрал, а рыбы на жарёху не набрал. — И горе-рыбак начинал красочно описывать трудности браконьерской рыбалки. Собеседник подхватывает, и вот они уже наперебой друг другу «портят кровь» предположениями о «безрыбьем годе», слухами о скором появлении рыбнадзоров и удивительными фактами о рыбалке в «те ранешные годы»! Потом, довольные расходились, уверенные, что узнали о противнике всё, сумев сохранить свои тайны неприкосновенными.
В эту зиму нам с Валерой повезло. Поставив сети в трёх разных местах и на разных глубинах, мы угадали. Если сегодня рыбы не было на перекате, она обязательно была на глуби. Не было на глуби — точно была на мели, причём в большом количестве. И опять же, проверяясь обычно потемну, мы долгое время оставались недоступны для инспекторов. В те «шальные» годы они ещё не очень были настроены работать по ночам.
Два-три раза в месяц, обычно в выходные, я ездил в город. Ходили с сыном в открывшиеся кругом кино-салоны, смотрели яркие американские мультфильмы и «мужественные боевики».
Жена молчала, без меня ей было гораздо уютнее, чем без денег. Избежав дополнительных разговоров, мы приняли правила игры: я приносил деньги — она занималась сыном, молчала и… жила!
Валерка стал совсем много пить. Везение и моё присутствие резко снизили его личную ответственность за дело. На меня была сложена большая доля забот, которые раньше он выполнял сам. Появилось свободное время, деньги были всегда, а тормозов, сдержавших бы эту страсть, не было. Он, конечно, немного смущался меня, но решил просто не показывать этой слабости. Например, набираем сети в гараже, пойдёт домой, вроде в печь дров подбросить, приходит — глаза блестят. Бодро хлопнет в ладоши, закурит, и дальше работаем. Так целый день в одной поре. А уж на лёд идёт, тут теперь не прячась, «ноль пять» надо.
Домой возвращались поздно или, наоборот, рано. Разбирали рыбу «по мастям», складывали инструменты, топили печь в гаражной пристройке, сушили верхнюю одежду. Дальше — как по расписанию, соглашался я или нет.
— Ну, давай на сон грядущий по чуть-чуть…
Следующая смена начиналась с того же. Сам я с непривычки к такой жизни сильно уставал. Спал, боясь опоздать, только с будильником. Мать жалела, показывая это излишнее внимание. Батя, понимая, почти не беспокоил с хозяйством. Но, очень любя «политику», по утрам, пока я завтракал, читал длинные лекции, в окончании обязательно высказывая своё мнение. Я видел, что в России всё меняется, а перемен без драки не бывает! Хотя свои заботы побеждали…
Вспомнив, что умел, и научившись тому, чего не знал, ближе к весне пришло понимание: обязательно нужно самому вызревать в хозяина. Стал немного больше откладывать денег на собственную лодку и мотор. В апреле, после очень удачного выхода, сдав рыбу довольному перекупу, мы сидели на тёплой деревянной лавке вдоль гаража.
— Валер, я вот чё думаю… Давай, наверное, до воды ещё поработаем, а после разбежимся. Мне кажется, вместе тесно становится…
Он, нисколько не удивившись, сразу отреагировал:
— Вот правильно. Вижу: что-то не нравится, а молчишь… Так и надо в деле, созрел — отваливайся, свою дорогу топчи. — Он, словно огромный кот, вытянулся вдоль гаража. — Только давай не гадить друг другу. И наоборот, если что, помогать, всё же походили вместе!
— Валерка, да я… — Я немного растерялся, подбирая слова. — Да только свистни, если что…
— Да ладно, не сквози, посмотрим! — Он, сам скрывая чувства, закрыл глаза.
Двадцать пятого в гараж утром прибежал незнакомый пацан.
— Меня дядя Саня послал со льда. Мы на рыбалку шли, под Коровий, видим, кто-то руками машет. Повернули. Там, оказывается, утопленник оттаял. Наверное, Юрка, хоть и лица не видно, и руки ещё внизу, во льду. Но волосы светлые — точно он. Мне наказали вам сообщить и до Смородиных бежать, пускай идут узнавать. — Пацан выпросил сигарету, жадно прикурил и, увидев привыкшими к гаражным сумеркам глазами кучу рыбы, присвистнул: — Ого! Это вы на что столько взяли, где? — Он удивлённо развёл руками. — Я третий день выхожу, двух окуньков только достал.
— Давай иди отсюда, гонимый. Порыбачь с наше, научишься… На вот ещё сигаретку и молчи громче, понял? — Пацан торжественно пообещал и побежал дальше.
…Труп вмёрз в лёд, словно поплавок, спиной вверх, с опущенными руками и ногами. Когда прибежал его брат, мы вместе аккуратно обдолбили вокруг лёд и переложили тело на брезент. Это был действительно Юрка. По крайней мере я, не говоря уже о брате, сразу узнал почти не изменившееся, только словно искусственно подкрашенное серой краской, лицо мужика. Все, затаив дыхание молчали, только Валька не сдерживая слёз, говорил:
— Вот и сапог его, дырку на голенище вместе вулканизировали. Куртка его давнишняя, ватники рабочие, свитер ещё от отца остался. — Он неожиданно опустился на колени и заплакал в голос, уже непонятно бубня…
Пришедшие позднее мужики приволокли большие сани, брезент с телом переложили на них, и почти все потянулись к берегу.
— Нужно быстрее, скоро тело оттает, сразу почернеет и опухнет. — Сосед Смородиных, Генка Окулин, со знанием дела упирался в хомут своих навозных саней. — Мать может не узнать, хотя она его, наверное, и без кожи узнает…
Процессия напряжённо молчала, и только Юркин брат, как заведённый, твердил одно и то же:
— Я ей скажу, я же узнал. Это точно он, точно. Утонул, не уехал гулять, утонул…
В этом, первом, удачном для меня, году мы снялись с фарватера тридцатого апреля. С поймы уходили в ночь на девятое мая. Судак, привлечённый тёплым солнцем, лез подо льдом в самую мель. Мы переставлялись из глуби, где лёд уже не держал, под берег на охотничьих лыжах без возможности их снять. Было неудобно, к тому же о разрушающийся лёд очень рвались сети, но игра стоила свеч! Если зимой одна ставка давала за проверку десять — пятнадцать килограммов, то сейчас это было минимум сто! И в основном пользующийся большим спросом у перекупов судак. Поэтому мы до последнего, по совершенно живому, едва державшему вес человека льду, загоняли изодранные сети обратно в воду. Но всё равно, рыба находила себе целую ячею и висла в ней…
Мы почти не разговаривали, каждый зная своё место и задачу. После проверки таскали на себе мешки под берег, стараясь успеть до света, боясь быть замеченными. Из-под берега вывозили улов днём. По-разбойничьи подлетая к берегу на мотороллере, не глуша его, быстро закидывали мешки и, газуя, рвали в гараж крайней улицей. И только стаскав всё и закрыв изнутри ворота, позволяли себе немного расслабиться.
Сваленная в гараже на полиэтиленовую плёнку огромная куча рыбы вызывала какой-то хищнический, граничащий с безумием восторг, уверенность в исключительной своей вседозволенности, неподсудности.
— Вишь, как можно? Мне такое дело в сто раз приятнее, к душе! Решился, собрался, рисканул! И вот, пожалуйста, результат налицо… Не ходить, не доказывать властям держащим, что хочешь по-честному жить и работать… Они всё равно не позволят, в этом их масть. А если допустят, будешь всю жизнь в долгу, за свою же работу платить всем: начальнику, который наверху отчитывается, его заму, он эти отчёты пишет, нескольким замам ниже, за каждый шаг — объяснение письменное — или протокол в папку. И наконец, в самом низу — инспекция-опричнина! Этим плати всегда и за всё, не важно, есть разрешение или нет. Их эти земли и воды, они тут власть! И правда одна, — только такую эти волки проповедуют. — Он вдруг устало и совершенно равнодушно закончил. — Я же всегда за всё должен. Потому так мне проще, честнее. Ты теперь сам по себе будешь, значит, реши, как тебе правильней — и вперёд!
* * *
Наступили вынужденные выходные, именно в самое рыбное время. И вот тогда мне стало понятно основное неудобство того, что мы отгорожены от фарватера поймой. Шуга, представляющая собой разрушенный теплом лёд, совершенно не давала возможности работать. Чтобы было понятно, это примерно так: допустим, стоит забор, вдоль забора дорога. И если ветер зимой дует со стороны дороги — то за забором горы мягкого снега. Попал на дорогу, играй, прыгай, бегай, попал за забор — в снегу по горло, измучаешься, пока сто метров пройдёшь. Так вот пойма — это за забором, а фарватер дорога. Мы видели в бинокль за островами чистую воду, но добраться туда пока не могли. Нужен был обязательно сильный западный ветер, он бы вынес ледяную кашу за острова и очистил проходы. Конечно, солнце на отмелях быстро прогревало воду, образовывая заливы, свободные от шуги. В эти прогалы, конечно, можно ставить сети, тем более рыба, торопясь отметать икру, «дуром» лезет в тёплую мель. Но поставив, нужно буквально караулить малейшее дуновение ветра, чтобы при начале движения льда успеть их снять. Если ледяная шуга наползёт — никакой силой сеть не спасти. Поэтому такой рыбалкой занимаются обычно взрослые мужики, которым нажиться немного хочется, а рисковать по большой воде смысла нет, и деды. Мужики, серьёзно подвергаясь опасности, браконьерят в солдатских химзащитных неудобных костюмах, позволяющих заходить в воду по грудь. Суетливые же дедки бродят в болотных сапогах совсем по колено в мели. Рыба у них тоже есть, а вероятность, упав, утонуть в огромном резиновом мешке, сведена к минимуму…
Я, пока появилась возможность, немного помотавшись по лодочным базам, купил хорошую лодку «Казанка-5» и два подвесных мотора «Вихрь-30». Старый дед, торгующий этой, сохранившейся словно только вчера из магазина, техникой, жалея её и ругая жизнь, утомительно лопотал, часто прижимая руку к груди и скрипя вставными челюстями: «Сволочи… Где глаза у людей, где уши? Они кого во власть затащили, перед кем башки свои склонили? — Видя, что я молчу и слушаю, он достал стеклянный флакончик и высыпав в ладонь таблетки, языком слизнул две, остальные ссыпал обратно. Повернув лицо на солнце, несколько секунд вкусно почмокав, выдохнул: — Ох и солнце! Это ж надо а, миллиарды лет светит и хоть бы что! Вечный двигатель, прости Господи. — И, не поддавшись благости, продолжал уже жёстко и зло. — Я его по Свердловску помню, он там в семидесятые комиссарил. Так знаешь… Для него человек, который ниже рангом — вша. Может просто так, с похмелья, не разобравшись в сути, такой кипишь устроить, мама не горюй. Грозен был, что туча перед бурей, и всё партией прикрывался, целью строительства коммунизма… Бабу свою в чёрном теле держал: если где она слово против скажет, мог и тумаков надавать. Или из машины выпнуть — шлёпай, мол, домой пешком, думай, кто хозяин. А сейчас, — дед, сморщившись, прижал руку к груди, — ему власть дали. Власть. Над страной! Пропала Россия, пропала…»
Он устало присел, неторопливо расстёгивая куртку, потом, отдуваясь, широко махал её полами. Когда, наконец, немного успокоился, мы долго и тщательно писали на меня доверенность. Было странно, но старый требовал соблюсти все формальности: поставить до одной нужные подписи, числа. По окончании, после расчёта, достал из сумки начатую бутылку коньяку, из бардачка лодки две алюминиевые стопки, налил.
— Вот и всё. Понимаешь или не понимаешь, но это всё… Я теперь под жизнью черту подвожу, последнюю. Бабка в земле уже год, детей двое, взрослые. — Он вспомнил про рюмку и, пригласив меня взглядом, выпил. — И вдруг вот теперь, с последними событиями в стране, понял, что жил зря, — дед затрясся подбородком, скрипя зубами, — совершенно. Но ведь я и многие со мной жили, работали, рожали детей и верили, в будущее верили! А сейчас, знаю — ничего уже не будет. Дальше только вниз, в безвластие, в безвременье. И нет у меня сил на это смотреть. — Он ещё налил и выпил. — Потому — черта, ухожу. Детям всё перепишу, чтобы не загрызлись, и уйду. Как, пока не знаю, может, вон в гараже вскинусь, может, Бог поможет, сам отойду, по-тихому… А вы смотрите, вам жить. Но как я не завидую вашей будущей жизни, знал бы ты…
Подошла нанятая мной машина, и сам начальник базы с помощником, да я с Вадиком, водилой, загрузили и привязали лодку, спрятав моторы внутрь. Взволнованный и даже расстроенный дедовскими словами, хотел пожать ему руку и, возможно, немного успокоить. Но он уже стоял далеко в стороне, а увидев, что я его ищу, поднял в приветствии сжатую в кулак руку и что-то прокричал. Я тоже поднял руки, но, не найдя других слов, крикнул: «Держись, старый». Дед ещё секунду постоял, развернулся по-старчески полукругом и, ссутулясь, вышел за забор. Мне почему-то хотелось плакать…
* * *
Этой весной первый и последний раз видел, как бригада Гослова ставит искусственные нерестилища — огромные куски путаной лески крупного диаметра, навязанные на длинные фалы с пластмассовыми шарами-поплавками на грузах. Нерестилище растягивали вдоль берега, и весь период икромёта, от икры до малька, эти рыбные роддома находились в воде примерно в одном температурном режиме, что в десятки раз увеличивало производительность. По природе, рыба мечет и в мелком коряжнике, и на камыш, если он попадает в зону затопления, и даже просто на дно, прогревшееся до определённой температуры. Но ввиду того что граница воды в водохранилище регулируется «умными людьми», перспектив у «натурального» икромёта почти нет. Допустим, отметала рыба икру на тёплом мелководье, а воду раз и спустили — икра посохла! Миллиарды мальков, если брать периметр всего водохранилища, погибли, не родившись, окрасив красной гнилью дно…
Но другое тоже не лучше! Встала вроде вода, прогрелась, и время пришло. Торопятся, мечут пузатые «мамки» вызревшие икринки! А следом вымет оплодотворяют истомившиеся самцы, поливая молоками. Теперь нужно всего несколько дней постоять воде в «одной поре», и проклюнутся из икринок мальки, и дадут прекрасные перспективы рыбакам! Только — нет, нужно какому-то хозяину баржу скорее пропихнуть — а море ещё мелкое! И закрывает рука неумного и жадного начальника шлюзы — огромные железные ворота — перекрывая ход воды, поднимается её уровень и, как следствие, гибнет икра, потеряв прогретую воду. Она же ещё не рыбка, умеющая переплыть в благоприятное место, она ещё зреет, находясь в полной зависимости от прихоти одного, хотя, возможно, и нескольких человек.
И никто ни за что не отвечает!
* * *
Вода открылась враз. С вечера ещё, сколько захватывал взгляд, пойма щетинилась шугой, а утром всё гладко и чисто. Хотя от берега до воды больше ста метров, но уровень, не останавливаясь, поднимался. На постоянно меняющейся прибрежной косе стали появляться браконьерские лодки, по возможности облегчённые, с убранными сиденьями… Весной тащить лодку до воды, постоянно проваливаясь по колено в оттаявшем глинистом дне, очень тяжело. В последующие годы, наученные первыми неудачами, мы стали вытаскивать лодки на отмели ещё по льду, не применяя особых физических затрат. Прицепишь её за «макарашку» или даже снегоход и, как нарты, тащишь, куда надо. В первый раз всё не так. На первую воду мне свою лодку предложил батя.
— Ты, конечно, купил хорошую, но сейчас не годную. До воды не дотащишь, да и посадка глубокая, намучаешься. Бери мою плоскодонку. Мне её двадцать лет назад Саня Малетин, кузнец наш, за двадцать пять рублей в огороде склепал. Она на вид неуклюжая, но в воде хорошо себя показала. Саня, дай Бог ему здоровья, — батя скупо перекрестился, — мастер настоящий! Не то, что теперь сын его, ротан…
Лодка, на вид напоминавшая игрушечный картонный пароход, какие мы клеили в школе на первомайские праздники, только в несколько раз больше, хранилась за забором в огороде. Сходив с утра в совхозную столярку, договорился с парнями о помощи, «за немного посидеть». Вернувшись, не теряя времени, нашли с батей вёсла, кованый самодельный же якорь, похожий на маленький однолемешный плуг, выпилили сидушку из толстой сосновой доски. В пять часов пришли трое, согласившиеся немного понапрягаться «за градус». Малетин Юрка сразу узнал работу своего отца.
— Да, точно! Это он делал, конкретно помню. Я самолично ему за конфеты кувалду на клепы держал…
Лодку перекинули через забор и на плечах понесли к берегу. Тут началось самое трудное. Пройдя с разгона несколько метров от берега, враз по щиколотки провалились и встали, как четыре столба, прижатые к тому же сверху листом клёпаного железа. Теперь, чтобы идти, нужно было вырывать ноги из липкой, словно нагретый гудрон, глины и пытаться шагнуть, проваливаясь одной ногой и рвать другую. Не видя из-за лежащей на плечах лодки подельников, каждый рвался в удобную для себя сторону, думая уже о том, чтобы не упасть и не быть прижатым этим «неконкретным плавсредством». С берега, стараясь перекричать нас, надрываясь орал Латок, увидевший такое мероприятие и прибежавший помогать.
— Вы встаньте смирно, кони, остановитесь. На мой счёт враз старайтесь шагать, не вразброс. И тянитесь к морю, на хер вы каждый в свою сторону прёте — порвать дядь Санин самоклёп всё равно не получится!.. Давай, на счёт, пасти свои закройте, тогда меня слышно будет. — Он, дождавшись напряжённой тишины, начал считать: и раз, и раз, и раз!..
Первым не выдержал Салтык, самый здоровый и тяжёлый из нас.
— А где два, падла?! Ты счёт не знаешь или тебя со вчерашнего склинило? Я уже по яйца утонул, не вылезу без упора! — Салтык наклонился и попытался упереться в зыбкое дно свободной рукой. Лодка моментально повалилась в его сторону, и он надсадно взвыл. — Вы чё на меня её опускаете, обалдели, давай бросаем, пока не задавила…
Латок, находясь на безопасном от болота расстоянии, нас не понимал и уже, сорвав прокуренный голос, сипел, призывая «пацанов» к подвигу.
— Колёк, бросать нельзя! Она прилипнет к глине, никакой силой не оторвёте потом, пробуйте как-то: на карачках ползите. Ближе к воде легче будет, там дно с песком пойдёт, твёрже!
Но, оказывается, даже бросить плавсредство теперь было проблематично. Заходя, лодку для удобства держали на плечах, и сейчас провалившись, могли опустить её только в середину между тел, прижав бортами себя к глине, что в конце концов и произошло…
…Через полчаса из-под берега по очереди выползала толпа с ног до головы заляпанных глиной мужиков. Салтык и его напарник по пилораме Серёга не смогли вытащить из природной ловушки ноги, обутые в короткие резиновые сапоги. Поэтому они были сорваны с ног, а потом с трудом выковырены из грязи.
Я, понимая, как подставил добровольных помощников, сбегал до торгующей самогоном бабки Голубихи.
Поправившие нервы мужики уже через полчаса от души смеялись, вспоминая происшествие. Латок пил и веселился со всеми, но предусмотрительно молчал.
Лодку мы дотащили до воды назавтра рано утром вдвоём с батей, по застывшей за ночь глине.
Ночью с племянником растянули почти километр только появившихся диковинных лесковых сетей, прозванных «китайскими». Рыба ловилась — словно сдуревшая. Работа занимала всё время, спали только днём и то урывками. Перекупщики, увлечённые относительной дешевизной рыбы, лезли со всех сторон. Казалось, что такая свобода будет всегда. От каждой лодки из стоящих по всему берегу даже издалека просматривались натоптанные за ночь хождения с добычей дороги. Инспекция спала, а возможно, ей хватало работы где-то там, в более спокойном месте.
Вода с каждым днём прибывала, постоянно сокращая береговой урез. Только однажды эта разбойничья и вольная жизнь прекратилась враз. Сначала пронеслась новость, что в ночь будет облава. Кто предупредил, точно не знали. Но на воду никто не вышел. Ночью по деревне действительно катался уазик, шарил ярким прожектором по берегу и замёрзшим на колах браконьерским плавсредствам. Утром из-за островов прибыли две большие лодки и целый день якорили пойму. Подцепленные сети, полные рыбы, накладывали горами и увозили в сторону кордона, где были входящие в воду длинные пирсы. Работающий на кордоне Толя Ушан рассказывал, кусая горький мундштук папиросы.
— Они там сети с рыбой просто на пирс валят. Потом проштрафившиеся рыбаки, кого с небольшим уловом взяли, их перебирают. Сети под присмотром жгут, но если хорошие, иногда рыбаки выкупают на свой страх, улов же перекупы сразу забирают. Так что очень выгодно сейчас в инспекции служить. И закон, если он ещё есть, соблюдён, и деньга серьёзная карман греет. — Ушан гладко матерился и торопливо уходил на работу.
Мои сети тоже все сняли, и весенняя путина кончилась.
До уровня вода ещё не подошла, но в двадцатых числах мая нашли Серёгу Ордынского. Его, уже теряющее форму, тело вынесло с приливом на берег за деревней, примерно в километре от найденного трупа Юрки. Совсем молодая ещё жена, теперь уже вдова, опознала его по волосам и одежде. Похоронили рыбака в яркий солнечный день между молодыми зелёными берёзками в закрытом гробу, недалеко от ещё сырой Юркиной могилы.
* * *
Весенняя путина закончилась, летняя ещё не началась. Основная промысловая рыба, которой у нас за относительную дороговизну считается судак, икру отметала. Пошёл лещ, но его ловить сетями не очень удобно, да и не дорог в продаже. Хотя, по мне, лещ одна из самых вкусных наших пород рыб. Основные рыбаки «ушли в отпуска», и только любители «эксклюзива» выставляют крупноячеистые сети в надежде достать леща килограммов на пять — семь или, ещё лучше, сазана побольше десяти… Выходить на моторах разрешено, но запросто можно влететь в меляк, вода ещё не закрыла перекаты, холмы и бугры первобытного ландшафта.
Я решил не рисковать и занимался пока подготовкой к «рыбалке по воде», готовил летние сети, ремонтировал моторы.
Как бы там ни было, но теперь я приобрёл статус независимого браконьера, но правильнее, рыбака. Вообще, человек, желающий и умеющий рыбачить и, следовательно, зарабатывать этим деньги, поставлен в ужасные кабальные условия. Об этом мне говорил Валерка, а сейчас я видел это всё сам. Каждый начальник, от которого хоть немного зависит судьба рыбака, требует что-то для себя. Примерно так: если у тебя лицензия и хорошая лодка с мотором — будь любезен несколько раз в сезон покатать по морю инспекторов с облавами. Значит, мне нужно будет исполнять обязанность инспектора. Следовательно, я буду ловить и наказывать тех, кем являюсь сам! И это норма! Обязательно раз, а то и два в месяц должен согласиться на любые протоколы о нарушениях, якобы выявленных инспектором, и сам же потом их оплатить. Причём протоколы должны оформляться на реальных людей, чтобы «комар носа не подточил»! Разрешительные документы должны быть всегда «на мази» — отчёты о выловленной рыбе, фактурки о сдачах и ещё, ещё… Поэтому многие, начинавшие карьеру «рыбака с лицензией», скоро её завершали и становились просто честным рыбаком!
Парадокс, но именно свободные рыбаки, читай, браконьеры, рискующие очень многим в такой работе, чаще ведут себя гораздо честнее и справедливее по отношению друг к другу и к природе…
* * *
Мужиков с кличками «Татарин» было трое, что даже для нас самих было очень неудобно. Но, словно заклятье, никакие другие «погоняла» к ним не липли. Промучившись в изобретательности и ничего не придумав, решили всё оставить, как есть. А запомнить, кто есть кто по номерам, — дело техники.
Первый, Серёга Татарин, худой и хитрый, начинающий издалека, всё много раз просчитывающий и уверенный в своей правоте. Приехал откуда-то с северов, где, как он сам говорил, «поставил на всё и проиграл». Будет около нас всегда, иногда исчезая, но появляясь вновь, как раз тогда, когда его забывали. Видя выгоду, работы не боится, к тому же не белоручка.
Второй, дядя Ваня Татарин, тоже перекуп, но производственник. Этот никогда не покупал рыбу на перепродажу, он запускал её в полную переработку. Допустим, взяв весной сто килограммов окуня, он этого окуня потрошил. Молоки и икру очень грамотно и вкусно солил, саму рыбу тоже солил и сразу коптил. Потом лично, не доверяя придумку никому, на субботу и воскресение ехал на процветающую и растущую, словно бесхозная городская помойка, барахолку и продавал с лотка эту свежую вкусноту. Причём икру с молоками предлагал намазанную на кусочек чёрного хлеба, с рюмкой холодной водки. Отбоя от покупателей не было. Отторговавшись и отночевав дома две ночи, уезжал, словно в командировку, на дачу, где полностью повторял процесс.
Дача у него была в захолустной деревушке, километрах в тридцати от нашего села, поднятая из тёплого, пятнадцатого бруса, небольшая, на капитальном фундаменте. Зато пристройки к ней были основательные, светлые, достаточно тёплые, чтобы работать круглый год. Летом она не прогревалась, сохраняя удобную для работы с рыбой температуру, зимой отапливалась небольшой компактной печкой, разбивающей помещение пополам. Командовала, правильнее заведовала, дачей местная женщина, на двадцать лет моложе дяди Вани. Была она красивая, но не совсем умная, жила с родителями. До Татарина её таскали по деревне на все гулянки, где были мужики. Она охотно ходила, никого и ничего не стесняясь. И скорее всего, так бы и пропала в загульном омуте, если бы её не заметил дядя Ваня. Через неделю уже знали, что Алка, прозванная за безотказность Подложкой, теперь баба Татарина. И знали, что он вроде даже обещал оторвать любому «жениха», если тот «любой» что-нибудь намекнёт Алке. Почему-то Татарину верили, по крайней мере, на праздники её приглашать перестали и обидной кличкой на народе больше не называли. Любила она дядю Ваню или боялась, непонятно, но стала жить в его доме, хозяйничать и помогать ему в работе. Через полгода у неё во рту появились новые белые зубы взамен потерянных в девичестве, и страшная китайская дублёнка. Сам Татарин словно помолодел, стал по-молодёжному стричься и курить вместо «Беломора» сигареты с фильтром. Называли его «Татарин два». Но был ещё «Татарин три».
Слышал я про него давно, даже от бати, но повстречал именно в первую свою весну, когда готовился к началу навигации. Надеясь избежать ненужных конфликтов с ГИМСом, решил оформить своё плавсредство полностью на себя, без всяких доверенностей. Но, долго звонив по городскому телефону в гараже и услышав наконец похожий на первого хозяина лодки голос, был ошарашен.
— А деда Юры больше нет… Позавчера как похоронили… — Хозяин голоса подождал, какой эффект вызовут его слова, и, наверное, услышав, что хотел, сам продолжил: — Мы его на работу устроили: сиди спокойно сторожем в магазинном подвальчике, слушай новости… Нет, он за неделю работы семь бутылок коньяку выжрал. А как хозяин спросил за недостачу, сразу там же, в туалете, и рассчитался… с жизнью. На ремне своём, ещё солдатском, с толчка не вставая… А ты кто? Забыл спросить…
Я, по-настоящему расстроенный, рассказал, кто я и что.
— Во здорово, что позвонил. У него тут ещё всякой мишуры осталось, рыбацкой… Да и гараж железный на базе тоже нам не нужен… Посмотри, может, заберёшь — всё когда-нибудь пригодится в деле. И нам хорошо. Его-то хозяин счёт выставил за коньяк этот поганый. Какой-то «Наполеон», одна бутылка что десять наших водки! Возьми, мы в цене подвинемся, лишь бы с этим гадом рассчитаться, а отца нет больше…
Я обещал подумать и пошёл домой в совершенно подавленном состоянии. Мне действительно было жалко старого, растерявшегося в жизни человека.
Дома, на крыльце, рядом с улыбающимся батей, сидел смуглолицый мужик в расстёгнутой тёплой рубахе. В открытую щель мелькала неаккуратная толстополосая наколка, какие «били» рождённые в войну мужчины. Незнакомец поднялся навстречу и, перехватив взгляд, просто объяснил, пожимая руку и сначала назвавшись дядь Володей.
— Это память о детдомовском отрочестве. В пятнадцать лет ФЗУ окончил, и вот на выпускной… Нажрались браги, у ростовских товарок накупленной, забрались в парке поглубже и в благодарность великому Сталину, вот… — Он расстегнул ещё одну пуговку и обнажил грудь. С левой стороны, сузив один видимый глаз, на меня смотрел совсем не похожий на отца народов усатый тип, жирно обведённый по контуру, но плохо ретушированный. Дядя Володя, уже не скрывая смеха, объяснял: — Когда поняли, что на намеченное не походит, исправлять не стали. Но и имя писать глупо. Так вот решили, что это портрет моего отца, я же его всё равно плохо помнил. Вроде усатый был, а может и… кто знает. Мы шибко попали с матерью, когда эвакуировались. Мать совсем погубило, я ходить после взрывов не мог месяц. И потом вспоминал всё только с рассказов других… вроде и у меня так было. Ты как видишь, есть сходство?
Я, хоть тема и была серьёзная, но увлечённый их весёлым настроением, попытался скинуть с себя унылость.
— Есть, конечно. Не знаю, как ты на портрет, но портрет на тебя похож, явно родня, одно лицо!..
Мы пожали руки. Это был дядя Володя, «Татарин три», основной.
Застегнувшись, он присел на крыльцо, где у них была начата бутылка. Батя, продолжая улыбаться, высказал мысль.
— Ты вот у Володьки рыбалке поучись. Они с женой уже четвёртый год на острове живут, обживаются. И с рыбалки всех детей, да и родню кормят. Это не хухры-мухры какие.
В дальнейшем разговоре я узнал, что у них на неудобном, в стороне от нас острове, конкретная стоянка: дом на две комнаты, пристроенный плотный летник, где зимой намного теплее, чем на улице, а летом прохлада. Баня, рубленная из осины с общим паром, хорошая коптильня и даже загончик для свиней.
— Да, как заимка в лесу у егеря с женой. Только не тайга кругом, а вода. Что лучше, каждый решает сам. Мне рядом с водой сподручнее, люблю.
Мы сразу решили, что прямо сейчас пойду с Татарином на остров, осмотрюсь, ознакомлюсь… И если ляжет на душу такая жизнь и работа — себе тоже налажу стоянку. Батя и новый знакомый в хмельном задоре обещали помочь…
Пока шли до берега, я узнал, что Татарин приезжал пенсию оформлять.
— Бабка-то моя моложе меня почти на пятнадцать лет! Совсем девчонкой её взял. Я в заводе уже мастером был, она пришла на практику. Влюбились, к себе в общагу её забрал. Потом дети, переезды, заботы. В общем, она у меня на хозяина и не работала. А мне выслуги хватает, по горячей сетке иду. Можно бы ещё поработать, но сил отсюда уйти нет. Сначала в отпуск приезжали на базу от завода, обжились тут, привыкли. И в городе детям свободы больше. Так что, вперёд!
Он запустил свою двенадцатисильную «Москву», которая довольно скоро потянула нас на остров.
* * *
Тётя Люся была невысокой живой женщиной с явными остатками былой красоты, высокой грудью и рыжими волосами. Приветливо улыбаясь, она ловко подхватила фал, подтянула лодку, прибежав к берегу по мостику, крепко пожала мне руку. Я представился.
— Да, знаю, знаю. Дядя Саня рассказывал про тебя, когда мы к ним заходили. Скачи вверх, там ещё аборигены, знакомься. — Она заступила в лодку, уверенно обняла мужа, что-то негромко ему говоря.
«Аборигенами» оказались двое — невысокий худой человек в совсем поношенной, явно с чужого плеча, одежде, неестественно косо улыбающийся, и огромный кот, сидящий, словно копилка, у его ног.
— Олег. — Парень ещё радостнее заулыбался, протягивая в приветствии руку и сильно, до страшного закосил лицо, заметно борясь с болезненной судорогой, прижимающей голову к плечу.
Я представился, пожав холодную, неживую руку. Потом я узнал, что это был племянник дяди Володи, сын его сестры, которого в первый же его приезд на остров укусил клещ. Все вокруг и, конечно, он сам, находясь в хмельной эйфории, внимания этому не придали: «клещ, он и в Африке клещ», тем более «едены этими тварями были все», как говорила тётя Люся. А температура с похмелья — вообще дело житейское. В общем, скрутило его в каральку через месяц, в городе… Врачи говорили, что вообще не выживет, но парень выжил и с явным параличом был выслан из городской квартиры сюда, как бы на реабилитацию. Того минимума действий, что он мог делать, хватало для жизни здесь, под присмотром дядьки с женой, которых он серьёзно называл: «папа, мама»!.. В городе он один совершенно терялся, мучился от своей болезни и очень её стеснялся.
Кот же, наоборот, был вызывающе невозмутим и, несмотря на своё несомненное «простокотство», по-барски дороден. Он тоже занимал свою нишу в жизни этих людей и наверняка считал, что это люди живут с ним, а не наоборот.
Поднявшийся Татарин пропихнул меня дальше, и пока он сам раздавал всем подарки, я с удовольствием рассматривал их заимку. Дом, конечно, был сделан частями из разного материала, но на одном фундаменте, роль которого выполняли три ряда пятнадцатого бруса из лиственницы. Для тепла фундамент был начат из небольшого котлована, поэтому пол внутри немного ниже наружного уровня земли. Сам же пол был просто утоптанной глиной, покрытой сверху брезентом.
Большой по квадратам, дом ровно разделён на спальню и столовую-кухню массивной кирпичной печью: с одной стороны — кухня-столовая, пройдя за печь — спальня с четырьмя постоянными спальными местами, столом и даже шкафом для одежды.
— Да тут по-мещански роскошно, — вспомнил я из классики. Вход в дом защищён плотной и тоже большой верандой.
Немного дальше, по самому берегу, почти над водой, стояла баня, рубленная «в хвост», но также из разного дерева. Подошедший Татарин, предвидя вопрос, объяснил:
— Вокруг поляны не было. Рубили из того, что росло тут, постепенно расчищая площадь. Зато не приходилось за лесом далеко ходить. И клали вперемешку, что по очереди срубили: сосна — так сосна, осина — так осина! Не до моды, для себя. Вон даже в окнах короткие венцы из берёзы, и шканты из неё кололи…
В сарай я не пошёл — давила настоящая зависть. Вот люди! Решились, сорвались и… живут, ни от кого не зависят, ни перед кем не отчитываются, без всяких социальных, чаще вымышленных, обязательств.
Татарин, возможно угадав мои мысли, предложил:
— Пойдём в дом, там Люся пожрать собрала. Ты сейчас попробуешь котлеты рыбьи, именно какие они должны быть. Из порося водного — сазана да леща. Сразу скажу: кто эту пищу пробовал, забыть не могут, ещё мечтают к нам попасть… И водочка. — Он, довольно улыбаясь, крепко потёр руки. — Очень кстати с котлетками. А вечером пойдём с тобой на рыбалку интересную и завидную, как охота!
За столом было весело. Татарин, выпив много, говорил, хвастаясь собой и хваля жену. Тётя Люся пила в разы меньше, подкладывала нам, действительно, необъяснимо вкусных рыбьих котлет и, словно оценивая, довольно часто останавливала на мне взгляд зелёных, цвета тихого лесного озера, глаз. Во мне, благодаря выпитому, проснулось воровское желание прикоснуться к её сбитым в пучок волосам, шее, и даже просто к руке. Стало казаться, что в этой взрослой женщине вдруг всё прекрасно, всё к месту, как должно быть, как мне нравится… И осиплый от постоянной сырой прохлады голос, и чистое, без малейшего признака косметики, лицо, и маленькие красные ладошки с пальцами, не помнящими лака. Женщина, перехватив мой взгляд, спрятала руки под стол.
— Это от воды и постоянной работы. Леща или сазана чистить просто, а вот с судаком мука. Но это только весной, летом проще, рыбы гораздо меньше.
— Мы с мамкой несколько дней ножи не ложили, судака пололи… Папка по последнему льду его голу натаскал. — Олег, сильно криво улыбаясь, наконец, решился заговорить: — День лежем, пока солнце глеет, вечел солим и в поглеба плячем…
— Ты рот-то закрой, воронёнок. Чё раскаркался. — Татарин тяжёлой ладонью ударил по столу. — Кому интересно, что ты тут делаешь? — И, оправдывая возникшую неловкую тишину, предложил: — Лучше про кота своего любимого расскажи.
Парень вскинулся и радостно, торопливо, возможно боясь, что остановят, кривя рот и подстукивая от возбуждения сжатым в параличе кулаком между тарелок, затараторил:
— Мы на колдоне его взяли. Хозяин сказал, что кошечка, Ночкой назвали. Весной выпустили в лес и всё! Ни мышей, ни ящелиц, ни ещё какой мелкой животинки воклуг не стало, выловил всё. Даже жлать уже не хочет, а поболоть себя не может, давит и к двелям дома слаживает. Мамка лугается. — Он восхищённо, с любовью, взглянул на женщину. — Я собелу, в костле спалю, утлом опять лежат. Когда лыба пошла, ему вволю кишки и все отходы, он кабанеть стал и цветом меняться — челнеть. А как узнали, что это не кошка, а кот. — Он только теперь, но уже с явным раболепием взглянул на Татарина. — Папа его Млак назвал!
Олег, задохнувшись, замолчал, трясущейся рукой стёр набежавшую на левую, кривую, сторону рта слюну и, как бы ставя точку, показал на растянувшегося вдоль стены огромного кота — вот, глянь!
Кот, будто понимая, что разговор о нём, поднял голову и, посмотрев на нас, по-звериному зевнул и, уронив голову, опять уснул.
Ещё немного посидев, вышли на улицу. Хозяйка осталась в доме, Олега Татарин отправил растапливать баню.
— Сейчас свечереет, мы с тобой на моей, специально для этого сделанной, лодке на пёхах по камышам пройдём, по мели. Попробуем сазанчика подарочного взять, завтра домой утянешь. И поговорим заодно. — Татарин шёл впереди по узкой, еле видимой в сумрачном лесу, тропинке. И не прекращал, будто с собой, разговор. — Когда в лодку встанем, поздно будет. Молчи сразу. Там есть ручей глубокий, через камыш, и в полукруг — словно озерцо, из ямки… Вот через эту щель заходят туда иногда и мамки кило по тридцать — сорок, насколько воды хватит для прохода! В том годе такого коня упустил, слов нет, не знаю — килограмм на полста, может мало меньше… Сейчас вода быстрее подходит, думаю, позволит глубина ручья пройти чему-то достойному! Только голоса не показывай и, как скажу, деревом стой, не шевелись…
Сумеречные комары плотной стеной падали на все незакрытые одеждой места. Я лицо намазал в три слоя разными репеллентами, но всё равно эти твари плотной стеной вышибали глаза и с каждым вздохом ныряли в нос и рот. Как будет дальше, я просто не представлял. Наконец дядя Володя остановился. Тропа уходила прямо в воду, а сбоку стояла лодка без вёсел, подтянутая на мель. Татарин обернулся.
— К бабе моей не лезь. Совсем. Или я пересмотрю наши отношения. Мне без неё никак. — Не дав времени на ответ, закончил сам. — Ты с правого борта пёхой, я слева. Стою немного раньше тебя, ближе к носу. Слушай каждое моё слово и, не отвечая, выполняй. Но старайся сильно не шевелиться, если можешь, вообще не шевелись, только руки чтоб работали. Если повезёт и встретим кого, решать, чем бить, буду сам. У меня две остроги. Одна до килограмм десяти-пятнадцати — просто проколол рыбу и держись, пока не уснёт! А вот вторая особенная: здесь зубья длиннее и покрепче, да верёвка к самой лопатке привязана. Тут главное ударить плотно и точно, а потом можешь отпустить ручку или даже обломить. Уже никуда не деться, какая бы здоровая ни была добыча, держи верёвочку и радуйся!
Он зашагнул в стоящую носом к воде лодку, подал мне мою пёху и, упёршись одной ногой, толкнулся другой вперёд. Я, ещё видя его в сумерках, повторял все движения. Лодка плавно сползла в воду и, встав по всей плоскости, влекомая напряжением, потихоньку поползла вперёд. Сам Татарин наклонился, что-то щёлкнув, засветил на носу лодки неяркий огонёк, освещающий квадрат воды, повернувшись ко мне и завершая разговор, приложил указательный палец к губам, прошептал: «Теперь тихо. Слово скажешь — всё просрём».
Лодка, выпихнутая с мели, пошла легче. Татарин, еле заметно шевелившись, умудрялся как-то рулить, меняя направление движения. Я как мог аккуратно перебирал пёху руками и, упираясь с кормы, выдавливал лодку вперёд. Лицо болезненно горело, но непонятно: от комаров, роем кружившихся вокруг головы, или от мазей, которые от них спасали.
Вдруг Татарин замер. Он как-то рассчитанно присел, оставив свою пёху воткнутой в ил, правой рукой, не поворачиваясь, взял большую острогу, лежащую между нами, и поднял её над плечом.
Пытаясь понять, что его насторожило, напрягая зрение, я лупился в чёрную воду, но ничего не видел, кроме торчащих вокруг камышиных будыльев да полос тины, намытой прошлогодними штормами.
Неожиданно Татарин расщёлкнулся, как сработавшая пружина затвора ружья, не делая замаха, метнул острогу в воду, и только потом, хукнув, подпрыгнул в лодке!
За бортом вспенилась вода! Причём сразу под лодкой и метрах в двух в камышах. И только отбросив страх и сомнение, я понял, что это одна и та же рыба, но такая огромная. Татарин засветил фонарь и, перехватив привязанную к борту верёвку, обернулся ко мне и вдруг нерадостно пояснил:
— Обидно, не сазан… Щука под руку подлезла, а щучье мясо — не мясо… Хорошо, если икру не отметала, да и то нет, наверно, уже поздно, должна выметаться.
Он наконец подтянул добычу и, направив фонарик, присвистнул. На нас блестящими чёрными глазами уставилась из воды огромная, не меньше жеребёнка, голова, с ещё качающими воду жабрами и огромным бревноподобным телом.
— Килограмм тридцать — тридцать пять! — Рыбак острогой, словно вилами, приподнял над водой голову, и мы вместе затянули тушу в лодку.
До стоянки тащили добычу на брезенте, не помещаясь на узкой тропе и подталкивая друг друга.
Тётя Люся тоже была не рада и сразу высказала нам, подкидывая для свету дров в костёр.
— Зачем тащили?! Кто обрадовался её жрать? — Она умело прощупала светлое брюхо рыбы. — Икры нет. Отдыхать в камыш забралась, пусть бы лежала…
Теперь вскипел Татарин.
— Я кот, что ли, ваш, в ночи видеть? Заволновалась сбоку, глубина позволяла, думал, сазанчик стоит, вот и сработал. Давай на куски порубим, в деревню утянет, если не есть — свиньям скормит, а голову на гербарий высушит…
* * *
В бане, разделив со мной полок и наказав Олегу, сидящему внизу на помывочной лавочке, поддавать по его приказу, Татарин вдруг разоткровенничался.
— Я здесь сам себе голова, один. Приплывали, правда, в том годе рыбнадзоры, вроде как с инспекцией. Главный у них Скотник Илья Иваныч, мастёвый, хозяином себя величает. Предлагал работать на него, мол, даже людей направлю, говорит, бумажку нарисую… Его шестёрки в лодке настрополились, а он за стол сел, развалился, пистолет в кобуре по ремню катает, улыбается. Только я тоже не из тухлых, обойдусь, говорю, без вашей помощи — и слово за меня есть кому сказать, и руку подать, если что… Короче, уплыл он, пригрозив, что я пожалею, сука… Зато, как в дом вошёл, обрадовался: Люся моя всю встречу его на мушке продержала из двустволочки через окно, а Олежка с топором за дверью стоял. Вот моя команда, гордюсь! — Олег, услышав о себе, плеснул на печь взвару и подтвердил, чтобы я не сомневался.
— Мамка говолит, бели и стой калауль. Сама лужьё достала. Если что, мы бы им дали делов. — Он, в подтверждение слов, плеснул ещё…
— Ты там не бузуй, Олежа. — Татарин пригнулся от горячего пара и, растирая синюю грудь, продолжил мысль: — Чую, закон умирает. А люди, перестав закона бояться, совесть забыли. Теперь тут пострадать от таких, как я, гораздо проще, чем когда бы ни было. Думаю, сам скоро всё увидишь. Забыв коммунистическое — «всё наше», уверовали в капиталистическое — «всё моё»! А значит, теперь можно любыми средствами. И раздерут скоро и это море, и всю страну на куски: выловят, вырубят, выкопают, сколько смогут. А что не смогут — китайцам продадут. Те остатки через сито просеют и в добро превратят, да нам голодным и голым продадут. Так мы ещё за это драться друг с другом будем, сами себя съедая…
Я слушал Татарина, и неосознанный протест вскипал в душе, хотя понимал, о чём он говорит.
— Дак ты же сам так живёшь, дядь Вов. Олегу рот заткнул, а сколько рыбы нынче взял, как «своё личное»?
Олег, услышав своё имя, торопливо плеснул на каменку — мы инстинктивно пригнулись.
— Много, действительно много. — Теперь Татарин заговорил тише, но жёстче, стараясь понятней объяснить свою правду. — Думаю, тонны четыре с последнего льда натаскал, в погребах лета ждёт, открытия навигации. Но дели меньше пятёрки не протягиваю, мамок икряных отпускаю, сети в море не топлю и самодельными нерестилищами всю округу здесь заставил. И бандитов гоняю. Тут ведь есть желающие даже электро-удочками рыбалить, или, ещё хлеще, шашками толовыми. Стараемся мешать беспределу. Есть нас несколько человек, которым интересно, чтобы всё продолжалось… А вообще, хорош, паримся, обсыхаем и домой тебя доброшу поутру…
Олег поддал целую шайку.
* * *
Утром Татарин быстро довёз меня до деревенской стороны. Щуку спрятали под берег, и, пообещав встретиться, Татарин пошёл обратно. Я, наоборот, — в деревню за техникой.
На следующий день, выдавшийся тихим и совсем летним, уговорив Лёху Латка в попутчики, мы на его лёгкой шпонке, захватив провизии и немного «для души», пошли по островам в поисках места под базу.
Лёха, как и его отец, носил фамилию Латков! Как-то он объяснял мне, откуда они вышли, в смысле их род, и что за фамилия за ними прописана…
— Предок мой золотоискателем был! Прадед ещё с Егором Лесным в тайгу ушёл, но там с ним разминулись и в 1830-м к артели Гаврилы Машарова прибился… А вскоре им фарт попёр, и золото Енисейское они пудами добывали! Долгое время старостой у Гаврилы был, золотишко лопатой грёб по кулям. Всех знаменитых золотоискателей знал, с Никифором Сюткиным, когда тот «большой треугольник» добыл, за руку здоровался! А ведь Никифор самый большой самородок добыл, весом в два с малым пуда — не хухры-мухры какие… Но только когда Машаров начал с ума сходить от богатств — стал дома стеклянные в тайге делать да ананасы в тех домах растить, ушёл он, не разделяя глупость бывшего компаньона. Так Гаврила ему в расчёт работы разрешил золота взять, сколь прадед понесть сможет — во как! Сколь он взял точно, никто не узнал, но село, в котором он обосновался, выйдя из тайги, расцвело и церква там встала, как в самой Москве… А фамилия поначалу была Лотков — это корытце деревянное золото мыть. А уж потом, откуда в фамилии «а» впереди взялась, не знаю, да и знать не хочу!
Нам это тоже было неинтересно, но его всегда и везде величали Лёха Латок — и никак иначе!
Сегодня забравшийся в лодку мужик сразу отказался грести и, удобно усевшись на корме, обосновал:
— Ногами топать туда-сюда ещё могу свободно, а вот вёслами — уволь, руки болят. Да и зачем тебе слушать, как мои суставы хрустят, лучше про батю своего расскажу, он и рыбак, и охотник был.
Лёха достал старый, затёртый до лоска кисет и, соорудив самокрутку в два раза больше «магазинной» сигареты, прикурил и, довольно пыхнув ароматным дымом, начал.
Оказывается, его отец работал в экспедициях по тайге — били трассы электролиний. И так за долгую практику натаскался, что удивлял своей точностью людей.
— А уж меня, салагу, подавно! Приедет на побывку после командировки, его уже жду — лодку прогудронил, сети заштопал, промыл и в мешки сложил. И вот выплываем посредь моря, я, конечно, на вёслах, он мне курс правит рукой. Вдруг стоп: встанет, по сторонам головой покрутит и бросает груз на перетяге. Сеть привяжет и опять же показывает, куда растягивать, я гребу, тоже пытаясь ориентироваться. Растягиваем пятьдесят метров, — Латок докуривал, затушив окурок о борт, бросал его в старую жестяную банку из-под монпансье и, спрятав её во внутренний карман, продолжал, — и это километрах в двух до ближайшего берега, чуешь?!
Он ещё раз восхищённо поднимает жёлтый от табака указательный палец, заражая и меня удалью рассказа.
— Тщательно, обязательно проверив на прочность узел, завязывает и, ещё раз осмотревшись, топит груз! Я просто терялся. Вот, можешь себе представить, что иголку в стоге сена спрячь — как потом искать? Но нет… Уплываем домой, там дела всякие, заботы по хозяйству. Он всё проверяет, с меня спрашивает, а мне только в радость такое доверие. Старший в доме мужик, именно я, когда батя тайгу метит. Любое слово его слышу, каждый жест в память вклеиваю. Мне сто дней, а иногда и больше, хозяином быть!..
Лёха смущённо отвернулся, скребанул рукой по лицу, будто бы сбивая навязчивую муху, притворно прокашлявшись, продолжил:
— А через день повторим в этом же порядке. Плывём в лодке, я гребу, батя махрой дымит, что-нибудь рассказывает и, будто ненароком, огромной своей ладонью путь мне показывает. Неожиданно, словно опомнившись, хватает якорёк кованый или из крупной проволоки вязанный для ловли сети под водой, мы его сейчас «кошкой» называем и, ещё ругнув меня, мол, чуть не проспали, опускает в воду. И буквально десять, пускай, двадцать раз гребну — есть! Словно он эту сеть через воду видит, представь. Посреди моря, без всяких поплавков, вот глаз-алмаз был. Я без него раз так попробовал, без контрольного поплавка поставил, так три дня искал. Уже отчаявшись, случайно зацепил, но рыбу всю пришлось выбросить. Протухла.
А на охоту зимой ходил с одностволкой шестнадцатого калибра и два патрона только брал. Это, говорит, чтобы шансы с зайцем уравнять. Встанет на лыжи и потянулся в лес — вжик-вжик, вжик-вжик, не торопясь. Следы читал, как в книге буквы. Найдёт свежий, взад-вперёд кружанёт — и прямо на лёжку наезжает. Поднимет зайца, ружьё скинет и ждёт, чтобы тот метров на двадцать — тридцать отпрыгал. Потом приложится, пук, будто не специально, заяц в кувырк. Он подойдёт, его в ветошь замотает, чтобы рюкзак не закровил, и домой — вжик-вжик, вжик-вжик… Дома, пока я шкуру с добычи снимаю, он пустую гильзу зарядит, ружьё прочистит — и в шкаф, под ключик. А ключик над шкафом на гвоздик. И, словно для себя, объяснит: «Приеду, так всё должно и быть». То есть понимаешь, — Латок убеждённо наклонился ближе, — мне, позволяет, — бери! Только блюди порядок и честность!
Лёха замолчал и полез за кисетом. Мы подходили к острову, где я намечал основать базу.
Вечером, закончив все дела на острове, прокосив маленькой Лёхиной литовкой место будущей стоянки и примерно обозначив, что где будет, поскреблись домой. Попутный юго-западный ветер здорово помогал, и уже через полтора часа мы причалили к берегу. Здесь нас ждал чуть хмельной и весёлый Валерка с незнакомым мужиком, на новом уазике.
— Знакомься, Киря, Иосиф, хороший мой давнишний знакомец, по делу подъехал, садись, послушаем.
Оказалось, мужик надеется брать у нас рыбу, но обязательно без прогулов, гарантированно и постоянно…
— Я почему хочу, чтобы была подстраховка, вдруг у одного не сработает, с тремя столовыми договорился — чтобы не проколоться! Причём забирать буду всю что есть, включая нелеквидную мелочь, летом же её много! Не реже трёх раз в неделю, а по холоду, как договоримся, вам же можно будет копить. Я работаю, конечно, жена, дети. — Он неожиданно заулыбался и, подмигнув, хлопнул в ладоши. — А на личную жизнь не хватает!
Мне в принципе было всё равно, плотных договорённостей ни с кем не было, а то, что не каждый день, наоборот, удобно. Обозначившись в цене, хлопнули по рукам и, сев в машину, мужик добавил:
— Приработаюсь, помногу смогу брать, у меня прицеп есть! — Он махнул рукой, и машина поплыла в деревню.
* * *
Лето пролетело незаметно. Мы с Латком выбрали очень удачное место для стоянки, и он вдруг совершенно серьёзно предложил:
— Давай я здесь поошиваюсь, пока суть да дело. Палатка есть, отец всякого добра подобного натаскал, на первое время. Ты же, я понял, надолго хочешь обосноваться? А дома мать справится да если что, я рядом. Охота мне на вольных хлебах пожить, может, кровь отца проснулась.
В любом случае, помимо выбора рыбы и набора сетей, мы с ним соорудили удобный погреб для хранения улова и небольшие, пока чисто для себя, коптилки холодного и горячего копчения.
Если с коптилками, лично мне было всё более-менее понятно, то с погребом оказалось сложнее. Для погреба пришлось искать холм, чтобы углубиться в землю хотя бы на два метра. Уже потом, когда перекрывали выкопанную яму брёвнами, сделали высокое, около полуметра, творило, сверху закрывающееся досками. Получилась пустота, между самим погребом и поверхностью, которую для сохранения холода предполагалось заполнить мартовским плотным снегом. Если же сверху досок наваливалась солома, то снег, слежавшись в лёд, сохранял холод в погребе всё лето.
Домик собрали в деревне, с помощью бати, на самодельных деревянных полозьях. Он с удовольствием, любя свою столярную и плотницкую жизнь, помог соорудить каркас и заранее разметил места для лежанки, стола и печи, сам утеплил его новомодными, мягкими, как вата, материалами. Внутри обшили плотной фанерой, снаружи — лёгкой заборной жестью. Печь, сваренную из толстого железа и прикрученную за невысокие ножки к полу, предполагалось уже на месте обложить кирпичом.
— Можно и здесь, — рассуждал, довольный нашим изделием, отец, — но, пока по зимнику дотащите, всё поотвалится — зачем двойная работа?
Он тщательно, доверяя теперь только своему опыту, соорудил довольно широкий лежак, стол с двумя стульями и лавкой, прорубил над ним небольшое, но с форточкой окно, дверь и даже сладил в три ступеньки порожек, который также должен быть поставлен уже на месте.
Избушка получилась уютная и компактная.
— Я сам в такой фатере до зимы жить буду, до поры, пока на место доставим.
И действительно, иногда уходил туда, как говорил матери, картошку на скотском сале жарить, запах которого она не любила… Только оказалось, что там они собирались с друзьями-соседями, играли в «шестьдесят шесть» и в «шубу с клином», спорили о политике и иногда даже пили горькую…
На стоянке мы разметили и прокопали траншею, по которой наш дом будет затянут на постоянное место. С трактористом, здоровым и отчаянным мужиком, прибежавшим в наш совхоз с женой и детьми из Казахстана, я договорился заранее, авансируя это дело рыбой.
Он, ковыряя в мешке и сам не веря словам, но пытаясь меня убедить в их правдивости, прокуренно сипел:
— Я это дело сам люблю. Вот обживусь, отца сюда вытащу, дадим жару. И сети есть, и самоловы, и вообще!..
Мы скоро договорились, что, как только постоит мороз, он за выданные до зимы, обговоренные пятьдесят килограммов разномастной рыбы и во время самой работы литр спирта, домчит по льду домик до места и запихнёт его на остров.
— Сорок-сорок пять сантимов лёд настынет, лови меня и — как на вертолёте прём, льда не касаясь траками!..
Он больно жал руку своей «клешнёй», хлопал дверцей видавшего виды ДТ без стекла и, по пояс высунувшись, трещал куда-нибудь на совхозные огороды, на которых уже совсем немного, но ещё работали люди, отчаянно сопротивляясь ветрам перемен.
Я этим ветрам не сопротивлялся и плыл по созданному ими течению.
* * *
С середины июня по середину августа — рыбалка не конкретная, а если год жаркий, тем более. В прогретой солнцем воде попавшая в сеть рыба засыпает моментально, и через три-четыре часа уже не пригодна в пищу, не говоря о транспортировке. К тому же короткие ночи и длинные дни сокращают время скрытой от посторонних глаз работы, что вынуждает уменьшать метраж сетей. В это время тем, кто в жару не отдыхает, очень поможет рыбалка по камышам на активного окуня. Но здесь важно набрасывать сеть буквально на камыш, что в разы увеличивает улов. Если рыбак поленился или поспешил, протянув сеть примерно в метре от окунёвой «столовой», добычи намного меньше. Но опять же, из-за тёплой на мели воды нужно выставляться в шесть-семь вечера, а сниматься, собирать сети с уловом — с рассветом. Ближе к осени, с ночной прохладой рыба больше скатывается на увалы, вглубь, где вода, наоборот, тёплая, и крупный уже малёк играет на перекатах.
Плотно ставиться начал с конца августа. Если на острове управлялся Латок, то для работы на воде помощники постоянно менялись. Договоришься с кем, немного объяснишь суть, поработает неделю-две — и всё. Или забухает, что чаще всего, или трудно очень — «не моё», или денег мало!
Володя Татарин говорил, что это хорошо, меньше конкурентов.
— Ты смотри, сколько сейчас народу освободилось. И не обязательно алкаши, кто-то и заработать пробует. Ты уже всё почти знаешь: с тем немного, с тем чуть-чуть, а в итоге — ни тому, ни другому. Но твоё!
Спорить было трудно, тем более что у него самого почти постоянно появлялись новые и весьма потрёпанные люди. Они довольно активно начинали с ним рыбачить, почти не прячась и ничего не остерегаясь. Сети выставлялись километрами, рыбы набиралось центнерами. Помощники, подогретые палёной водкой, работали весело и дружно, подкупаемые его обещаниями. Сам же он занимался теперь только тем, что раз в день вывозил охлаждённую в погребе рыбу на берег, где единолично сдавал её своему перекупу. С берега привозил алкоголь, еду работникам, курево. Если попадались на сетях и сразу договориться на деньги с рыбнадзором не удавалось, то протоколы опять же составлялись на реальных людей, что было выгодно и рыбинспектору, и самому Татарину.
Обязательно через какое-то время, как везде, где есть общак, начинались споры, ругань и даже драки. Тут появлялись «нужные друзья» дяди Вовы с тётей Люсей, и недовольные постепенно «списывались» на берег с относительно хорошими, но в несколько раз меньше реально заработанных, деньгами. Некоторые уезжали в город по квартирам. Другие, возрадовавшись свободе, знакомясь с местными любителями тепла и вина, быстро пропивали накопленное. Побродив никому не нужными по берегам, они караулили Татарина, чтобы просить прощения в надежде быть взятыми обратно.
Тот, отмечая в человеке не выгодные для себя черты, кого-то не брал, кому-то обещал немного подумать, а кого возвращал сразу. И буквально через два-три месяца у него образовалась команда работников, которым, кроме бухануть и пожрать, ничего было не надо.
По его настоятельному желанию они обустроили небольшую заимку, примерно в километре, на низком берегу, плотно закрытом от воды камышом. И если вначале перебирали рыбу и накидывали сети на его стоянке, сейчас он приплывал к ним за уже сделанной работой.
Олег же, часто приходя к работникам по вертлявой тропинке через лес, выполнял роль безобидного «дурачка». Иногда приносил с собой немного выпить, а выпив, слёзно жаловался на родню. Потом долго, в полудрёме, сидел у костра, забытый занимающимися делами мужиками. Когда же о нём вспоминали, его уже не было, словно всё показалось с похмелья.
А хитрый дурачок, кривя в улыбке слюнявый рот, взахлёб рассказывал «папе», что о них думают работники…
В конце октября, по последней открытой воде, я помогал Татарину перевозить работников на «большую землю». К холодам их осталось четверо, и мы на двух лодках забрали всех зараз, вместе с гостинцами для города. Мужики были немного выпившие, в изношенной одежде, прокопчённые постоянными дымными кострами и жутко худые. Пришлось долго уговаривать водителя, не желавшего «этой вони» в автобусе, взять их. Но несколько копчёных лещей плюс немного денег его всё же успокоили, и вольная бригада расположилась на задней площадке пазика. Растроганные вниманием работники наперебой предлагали себя на следующий год, а, прощаясь с «другом Олежкой», не притворяясь, шмыгали носами…
На берегу, провожая Татарина на остров, я не выдержал:
— Дядь Вов, ты как этого не боишься, объясни… У каждого из них только штрафов, которых по твоим залётам выписаны сейчас больше, чем заработано. Болячек себе нажили. У Васи, этого высокого, нога чёрная, наверное, гангрена… И семьи у них там, даже дети есть, родители… если спросят?
Татарин загнал Олега в корму, достал из бардачка бутылку с винтовой пробкой, торопливо открыв, долгим глотком сосал содержимое.
— Эти не спросят. Эти не сумеют спросить. А обиду на меня за долгую зиму забудут. — Он ещё приложился к бутылке. — Вы, русские, любите забывать и прощать. И если живые и на свободе останутся, на тот год обязательно припрутся на вольные хлеба! — Он рывком оттолкнулся от берега и, повернувшись, уже кричал с отплывающей лодки, ткнув большим пальцем вверх, — а когда там придёт очередь ответ держать, — Татарин зло и фальшиво захохотал, — я уже придумаю, что сказать! Ты же прекращай слюнями брызгать, работай. Распустил сопли: спросят…
Мотор заглушил его последние слова, и лодка, разделяя стеклянную воду пополам, потянулась к островам.
* * *
Мне тоже нужно было заканчивать сезон и консервировать стоянку до зимы. В любой момент относительно благоприятная и довольно тёплая осень могла смениться морозом или, ещё хуже, ветром.
Природа постепенно засыпала. Дневное солнце прогревало ещё немного землю и лес, но вода выстывала, приходя к одному суточному значению. Лес замолчал, отяжелел и напрягся, готовый к длинной зимней спячке. Не стало насекомых, живых летом муравейников, онемели вдруг птицы. Пискнет какая для приличия и замолкает, застеснявшись своей несдержанности.
Но только рыбакам — время серьёзной работы. Рыба, набравшая за лето весу и жиру, сбивается в косяки на увалах, и можно при удачном раскладе зараз поймать недельную норму.
В воду бросаются все, часто совершенно не подготовленно, на абы каких плавсредствах, в надежде выловить свою «золотую рыбку». Вскоре пришлось с такими встретиться при неприятных, скорее, даже трагических обстоятельствах.
Я впервые увидел эту стоянку, когда вывозил «татарских» работников с острова. Две «Нивы» с прицепами, поставленные в полукруг две палатки, костровище. Под берегом — лодки с подвесным мотором и несколько мужиков. Таких диких бригад по берегам десятки, и почти никогда на них не обращают внимания…
Вчера мы с Ванькой, совсем ещё молоденьким парнишкой, моим новым временным помощником, сняли последние сети, закончив навигацию. Когда, гружённые ваннами с собранными в них вместе с рыбой сетями, возвращались домой, навстречу прошла лодка с тремя пассажирами. Они полукругом обошли нашу лодку и, увеличив скорость, направились к самому дальнему от берега и соответственно самому ближнему к фарватеру острову. Мы поспорили: кто это зимы не боится и, решив, что охотники на вечернюю зорьку, увлечённые работой, скоро про них забыли…
С ночи подуло. Поздней осенью, если занялся устойчивый ветер, по тяжёлой стылой воде, стихии долго не видно. Если же стали заметны по ребристому, словно по живому морю беляки-шапки пены на кончиках волн, дела задержавшихся на воде плохи.
Утром, по вчерашнему уговору, пришёл Ванька, и мы, взяв телегу, пошли на берег снять мотор и увезти всё снаряжение в гараж.
У лодки нас ждала испуганная женщина, с маленькой, казалось тоже испуганной, собачкой.
— Молодые люди, спасите нас! — Она, не сдерживая слёзы, говорила с горьким отчаянием, сбивая их на пытающееся лизать ей лицо животное. — У нас муж с друзьями на рыбалку уехали, обещали ночью вернуться… А сейчас уже полдень, вон шторм какой поднялся, мы не знаем, что делать! — Она снова плакала, вытирая лицо шерстью псинки.
Оказалось, они приехали отдохнуть откуда-то из-под Кемерово и собирались уже сегодня вечером обратно, но предварительно наловив рыбы.
— Мой муж в том году так делал, он специально отгулы на осень копит… Вот и друзей уговорил, и меня. Всё было хорошо, а сейчас — что-то не знаю…
Я согласился, но Ваньку с собой не взял.
— Вдруг у них мотор сломался, придётся всех на моей везти. Их трое, мотор не бросишь, шмотки.
Умный пацан понял, и, с трудом отгребшись, я запустил мотор.
Осенняя вода совершенно отличается от летней. Летом, по горячей воде, лодка словно летит, спокойно разбивая среднюю волну и легко перепрыгивая высокую. Сейчас же моя «Казанка», или, как её называют рыбаки, «коза», словно приклеенная «боронила» воду, с трудом вырываясь на глиссер, чтобы уже на следующей волне опять замедлиться, скрипя всеми клёпами и воя мотором.
Поняв, что если пойду на ветер, до фарватера придётся ползти час, чтобы ускориться, повернул вдоль волны, заметно усилив ход. Дойдя до первого острова, обошёл его подветренной стороной, а, выскочив в вал, снова повернул вдоль волны до следующего. Так, прыгая по закуткам, вышел на большую воду. Фарватер бесился. Ещё не мутные, огромные крылья волн поднимались над лодкой, угрожая, несомненно, утопить, но, на счастье, не рвались, а плавно подныривали под дно, поднимая её на гребень, словно на вершину горы… Затем с такой же обречённой неотвратимостью бросали вниз, разгоняя до гулкого свиста. Стало страшно, но повернуть обратно было ещё страшнее и я, поминая Бога, держал курс на приближающийся остров.
…Мокрый, с красным обветренным лицом, полупьяный парень, торопливо рассказывал страшную, произошедшую ночью беду, показывая рукой на другую сторону острова, соскакивая с понятных слов на проклятья.
— Мы вечером пришли, тихо было, как в бассейне. Сети по увалу протянули и на берег подчалили. А кого там, пятьсот метров — и остров! Костёр быстро развели, тушёнку открыли и давай, да ещё одну, да ещё… Три флакона съели, четвёртый я не дал. А ночь-то, словно сажа, один костёр видно. Вот и не знаем, где сеть ставили. Решили до утра ждать, холодно, ещё выпили. Пригрелись у костра, ждём. Тут ветер понемногу задул, совсем промозгло стало, волна зашипела. Еле рассвета дождались… А у меня сапоги короткие, лодку отталкивать с берега. Вот они и решили без меня. Жди, говорят, мясо грей… Славка, он главный, и Мишаня тоже, они вместе работают. Я остался, они завелись, до поплавка дошли, сети подняли, вижу, как кино. Только, кто где — не пойму, но один на вёслах, придерживается, стоя в корме. Второй через носовой борт сети тащит. И вот, веришь, — он длинно, собирая разное в кучу, страшно и гадко заматерился, взвыл, упав лупя кулаками в песок, снова вскочил — рыбы тьма! Как специально, сплошная колбаса блестящая и идёт, и идёт. Минут через десять уже выше кормы стоят, на рыбе, видать. Я ору, чтобы отрезались, уже борт осел, словно они на воде танцуют. Но нет, Славка на сетях, он не бросит. И вижу, — он опять завыл, скаля страшно рот, — провалились они в воду. Сразу, как железные… были и нету. Я моргнуть не успел. И даже не плыли нисколько, только нос лодки мелькнул и в волнах потерялся. И всё…
Мужик упал на колени и заплакал, продолжая мне объяснять, что теперь будет и как ему после этого жить. Потом он кричал, что не уедет отсюда: вдруг они как-то спаслись, только он не заметил. Потом ещё плакал и ругался. И лишь когда я стал отплывать, он вдруг присмирел, залез внутрь и сев на пол под стекло, затих…
…Через час на берегу взвыла молодая женщина, проклиная все рыбалки и всех рыбаков скопом…
Через три дня море в одну ночь встало под лёд. Как в сказке…
* * *
В ноябре снял маленькую дачу на четвёртой, дальней от моря, улице. Было очень неудобно, но ближе к берегу свободных домов просто не было. Хозяйка, часто прерывая быстрый разговор и промокая глаза платочком, жаловалась, не забывая по ходу дела научать:
— Мужа в августе инсульт стукнул. Любит, любил он выпить очень. — Она взглянула, понимаю ли. — Вот и доигрался. Я в город по делам — он вино в стакан до краёв. А чтобы мне по приезду удобнее врать, машину давай ковырять. Разобрал там что-то, прилёг на травке отдохнуть, а встать сам уже не смог. Так его и застала, на второй уже день, измаранного всего, и рот на сторону… мычит только… Баню на замок закрыть или пользоваться будешь? А то ремонтик там сделали, чтобы не повредить шибко.
— Закрывайте, баня у друзей есть, если что. — Я понимал, что спокойно вскрою замок при первой же надобности. — Мне перезимовать в тепле, да сараи, чтобы технику загнать, рыбу, может, похранить.
— Рыбка хорошо, и нам привози, как в город поедешь. Адрес я на тетрадке напишу, в столе. Дров сам заготовь, хозяин не успел, а теперь и не надо, наверное. — Она привычно потыкала глаза тряпочкой и назвала цену. Я, не торгуясь, согласился.
Дома стало жить неуютно. Батя, возможно замечая во мне что-то незнакомое, его не устраивающее, всё больше молчал. Мать скрытно и торопливо мне жаловалась:
— Злится он на твою эту жизнь, сынок. Всё не всерьёз, говорит, игриво. Да и телевизор этот смотрит, будь он не ладен, ругается на кого-то… и мне часто стало доставаться за вас всех!
* * *
Как-то получилось, что летом, работая не очень плотно, в торговле мне хватало Иосифа. Было удобно, что, приезжая за рыбой, перекуп намечал следующий день сделки и никогда не обманывал. Работал он на красивом, всегда чистом уазике, загружая рыбу только в прицеп. И хотя за весом следил тщательно, рыбу руками почти не трогал, объяснив свою позицию:
— Мне нужно здесь товар взять, там отдать. И руками её мять совсем неохота, лучше тебе переплачу.
Оказалось, он был преподавателем в институте или в техникуме, точно не узнавал. А почему он занялся непривычным для себя попутным бизнесом, скоро выяснилось.
Проверялся я каждый день, приезжал он два-три раза в неделю. И однажды, в конце ноября, приехал не один, а с молодой девушкой и, словно в перевес ему, живой и азартной.
Представил он её просто, поразив и заставив завидовать:
— Лада, Ладочка, жена моя. Захотела вот полюбопытствовать, где же это я зарабатываю денег ей на конфетки и бантики. И даже обещала, если поймёт стратегию, поучаствовать в бизнесе.
Она сразу стала интересоваться всем, словно заранее была уверена, что её Ёсика обманывают.
— А куда вы записываете свои сделки? Как потом сводите цифры, нельзя же всё в уме — вдруг какие споры, претензии?
Стараясь не показать, что она мне нравится, довольно жёстко ответил.
— До вас ни споров, ни претензий не возникало. Желание есть — пишите, мне не надо. Всё устраивает, а отчитываюсь только перед собой.
— Вам везёт. Однако для порядка я этим буду заниматься сама. Надеюсь, хуже не будет.
Я, уже злясь на Иосифа, взвесил рыбу и, составив ящики в прицеп, ждал, пока он отсчитывал деньги.
— А нельзя рассчитываться за эту партию при закупке последующей? Так же будет правильнее. — Она записывала цифры в маленький блокнотик, остановилась передо мной, красиво и кокетливо дуя губки.
— Нет. Тут ценится «деньги — товар». И никак иначе… — Я застегнул карман, показав, что разговор окончен, но, тянув время, не уходил, наблюдая, как девушка легко и ловко, заманчиво улыбаясь, садится в машину.
Дома, пересчитывая прибыль и вспоминая ситуацию, не сдержался — чучело!.. Но какое всё же красивое, оставившее в душе волнующую растерянность.
Теперь, на зависть всем, несколько раз подряд за рыбой приезжала она сама. До смешного тщательно просматривала рыбу, тыкая в чешуйчатые тушки тонким пальчиком и палочкой приподнимая плотные жабры судаков. А я вдруг сам, накидывая рыбу в ящики, стал перепроверять товар, чтобы Иосиф был уверен в её компетенции, а, следовательно, отпускал одну. Совсем перестал торговаться, хотя осенью рыбаки поднимали цены. Сначала неосознанно, а потом уже специально после рыбалки сразу рвался домой и торопил помощников с выбором сетей. Дожидаясь её, долго сортировал рыбу по размеру и названию, всяко пытаясь подольше затянуть нахождение девушки здесь. Лада разговаривала мало, вопросы задавала по делу, а ответы слушала внимательно, склонив голову и неотрывно смотря на собеседника…
Меня тянуло к девушке всё сильнее, хотя за её короткие приезды даже не успевали поговорить о чём-то, кроме дела, сейчас нас связывающего.
В начале декабря, в очередной приезд, она вдруг разоткровенничалась, медленно считая деньги и выкладывая по одной бумажке на стол.
— У мужа завтра день рождения, сорок лет! — И, не дав мне слова, продолжала: — Да, он на пятнадцать лет старше меня… И любит, говорит… И доверяет, говорит… А ещё у него жена бывшая и две дочки, которых он тоже любит. Потому завтра они будут у нас, по-другому никак… Только знаешь, как-то вдруг обидно, даже плакать хочется, будто бы на второй план меня отодвинул: потерпи, родная, мы тут попразднуем! А ты уж, Лада, ладно, немного позже, время у тебя есть… — Она растерянно улыбнулась, положив последнюю купюру, подняла на меня мокрые глаза. — Вот как-то так…
Я, поняв, о чём она говорит, всё равно не смог сознаться, что тоже не один. Сразу оправдав себя за воровство, обнял её и, не найдя других слов, выдавил:
— Оставайся. Скажешь, рыбаков ждала. А утром уедешь засветло.
Она, прикрыв мне ладонью рот, покачала головой:
— Не ври себе, ты лучше, по-моему. И я приеду, потом, возможно, совсем скоро.
Лада легко шевельнула плечами, я опустил руки, и она неторопливо вышагнула за дверь.
* * *
Десятого декабря подвела техника. Ночью встал такой мороз, что большеколёсную «макарашку» не глушили, накрыв её с мотором брезентовой палаткой. Мотор работал, как часы, но, как всегда неожиданно, словно подавившись холодным бензином, заглох. И пока мы доставляли выбранные сети, масло в коробке замёрзло так, что было проблемно провернуть кикстартёр. Только появившийся в продаже китайский газ, в цветном алюминиевом баллоне, застыл, едва я достал его из внутреннего кармана. Торопясь, сделали факел, навернув рваную портянку на кусок отломанной от санок доски. И когда он лениво, будто смочен подсолнечным маслом, а не бензином, разгорелся, немного испуганный мой временный помощник, соседский Ванька, закричал: «Ура, ура, ура!»
Разогрев огнём коробку, с большим трудом смогли завести мотор. Застывшая техника, словно склеенная морозом, нехотя поехала, и я, боясь, что на малых оборотах мотор заглохнет, не сбавлял газ. Когда же, в отчаянии поминая Бога, вползли из-под берега в улицу деревни, онемевшего от холода тела я уже не чувствовал. Ванька, просидевший всю дорогу укрывшись в санях, чувствовал себя прекрасно, и я, попросив его разложить улов по местам, пошёл в дом, еле сдерживая крик от боли в застылых мышцах.
Раздеться сразу не смог и просто лежал посередине кухни. Минут через десять заломило простылые руки. Не в силах терпеть, выпил полстакана водки и натёр ей же руки, с трудом снял верхнюю одежду. Заправив печь, выпил ещё, что-то съел и, совсем хмелея, разжёг огонь. Поняв, что Ванька сегодня уже не зайдёт, дополз до дивана и, не раздеваясь, упал спать…
Утром ожидаемо болел, чувствуя, как тело то стынет, словно обложенное льдом, то горит, как в бане.
С трудом поднявшись, сглотил несколько таблеток из пакетика с надписью «от простуды», собранных мне по осени матерью, и, запив их чуть тёплой водой из чайника, снова лёг.
Потом снилась боль. Кто-то мне заламывал руки, выворачивая воспалённые суставы, кто-то скакал на груди, заставляя, давясь, кашлять, кто-то стучал чугунным кулаком по голове. И ещё что-то жуткое чиркало перед лицом зажигалкой, вгоняя в мозг искрящие сполохи. Я просыпался, плача от боли, и снова засыпал, боясь, что теперь уже навсегда…
Когда очнулся в очередной раз, надо мной стояла Лада. Не веря глазам, спросил об этом, но она молчала, трогая руками голову и грудь. Потом проглотил сладко-горькое питьё, ощущая лицом и телом тёплую влагу. Потом спал.
Проснулся от чьего-то присутствия в доме, уже не испытывая боли. Напротив стоял Ванька и обрадованно увидев, что я открыл глаза, торопливо заговорил:
— Ну, ты, дядька, даёшь!.. Я тоже промёрз, хотя не так, конечно. Мать из дома не пускала, говорит, что ты меня угробишь с этой рыбалкой… А я не думал, что ты так слёг, думаю, зайдёшь. А эта приехала вечером, говорит, ты совсем плох… попросила печь растопить да посидеть здесь, вдруг чё! Сама обещала вернуться сегодня, я ей рыбу-то свешал и сгрузил. В общем, ты вставай иногда, в печь подбрасывай, я дров натаскал много. А то пришёл, тут вода застыла… — Он, не дожидаясь ответа, оделся и вышел, по-хозяйски прижав дверь плечом.
С трудом встал: старый советский будильник показывал пять часов, но утра или вечера, не понимал. Слабость была такой, что, пройдя от дивана до кухни, вспотел, в руках совсем не чувствовались мышцы, а для вздоха нужно было делать усилие животом. Подложив дров в печь и выпив стакан чаю, снова лёг, не выключая свет. Теперь лежал, с надеждой прислушиваясь, ожидая именно её, не понимая, как это может произойти, но по-детски надеясь на чудо.
И чудо произошло! Сначала услышал шум подъезжающей машины, потом хлопнула дверца и застучали каблуки на крыльце. Я увидел гостью не такой, как в первый раз, взволновавшую меня, ни как во второй раз, когда неожиданно залюбовался ей, догадываясь, насколько она чужая, но теперь именно такой, какая мне нравилась и какую уже ждал.
Словно ребёнок, не веря, прикрыл глаза и слушал её движения, задерживая дыхание и замирая от счастья. Она, раздеваясь, прошлась по комнате и наконец присела на край скрипнувшего дивана, положив прохладную руку мне на лоб и легко проведя по лицу, вздохнула:
— Всё хорошо! Ты выздоравливаешь!
Прятаться больше не было смысла и, открыв глаза неожиданно даже для себя, выдал:
— Нет!
Она, красиво и чуть грустно улыбнувшись, продолжила:
— Болеть нельзя. Если я не привезу рыбы, муж меня сюда больше не пустит. И мы с тобой не увидимся, и это плохо, — Лада неожиданно поцеловала меня, засыпав лицо волосами, отстранилась, торопливо собрав их в пучок под резинку, сразу вновь поцеловала долго и крепко.
Я, обняв её за шею и плечи, тянул к себе, а она, засмеявшись, легко и ловко выскользнула из объятий.
— Я именно за этим и приехала… Обещала же, когда тебя больного полотенцем протирала, приеду… и лягу к тебе, а ты выздоровеешь.
Лада, разбрасывая одежду, разделась и, уже откинув одеяло, вспомнила:
— Ой, свет погашу, стесняюсь, — пробежала к включателю и, щёлкнув, теперь по-кошачьи, аккуратно перешла к дивану… — Ой, мокренький какой, слабый и совсем родной! Как увидела, поняла, что мой ты будешь, хоть и строжился, как настоящий. — Она тихо смеялась и прижималась сильней.
Я не соображал, как себя вести от распирающего душу чувства, но это чувство и радовало, и пугало одновременно…
— Можно я тебя поцелую? — Мне вдруг показалось, что она не испытывает близкого моему чувства, но она, не думая секунды, откинула одеяло…
— Конечно, конечно любимый, здесь всё только твоё, всё… всё!..
Утром я, на удивление, чувствовал себя вполне нормально и, пока Лада спала, пошёл к Валерке. В утреннем мареве труба его дома дымила густо и сыто. Сам хозяин, по пояс голый, завтракал или, как я понял, ужинал.
— Только зашёл. — Он, предложив мне глазами угощаться, отхлёбывал из стакана густой чай. — До семи часов в гараже просидел. Сети пришлось снимать, удочники подцепили, приморозили, лошарики. Ума-то не хватило заморозку найти, отвязать… Придётся в ночь идти перебуриваться. — Он замолчал, ожидая теперь от меня ответа на «Что припёрся?».
— Валерка, дай в долг рыбы, перекуп приехал, а у меня пусто. Болел… Немного пройдёт, добегу на свои — отдам.
Он внимательно, с пониманием посмотрел на меня и наконец, решившись, поднялся.
Взвесив половину его улова, уточняя, спросил:
— Деньги отдать или должен буду?
Валерка опять иронично улыбнулся.
— Деньги давай. Своих-то у тебя пока нет, значит, у неё возьмёшь. А дам в долг, ей подаришь — не дело… И ещё. — Он неловко крякнул, обдумывая слова. — Зря ты так. Мы же с ним работаем. Он хоть и скользкий, но компаньон. А теперь как быть? И ещё, если уж честно… моё мнение такое: любовь — это беда вообще; воровская — подавно!
Я не слышал слов, беды же не видел совершенно.
* * *
Пришла весна. Страсть, увлечение, любовь — хоть как назови, — но это полностью меня раскатало. Чтобы встречи с Ладой были как можно чаще, нужна была рыба. Однако с середины января до середины апреля её нет совсем или она ловится мало, в основном на мели, в мелкоячейные сети. Следовательно, это не совсем стандартный товар. Мне приходилось выборочно, себе в убыток, рыбу занимать.
И ладно ещё любовь, которая накрыла, как беспроглядный туман болото. Был сын, к которому вырывался обязательно два раза в месяц, и была женщина, упорно называющая себя моей женой. Отношения наши разладились совсем, поэтому дома я старался не ночевать. А если всё же оставался до вечера, то играл с сыном, и там же, в его комнате, ночевал на паласе.
После Нового года до апреля я, даже не прекращая рыбачить, задолжал без малого тонну. Кредиторы уже спрашивали, и хотя ситуацию понимали все, самому было неуютно. Теперь надежда была только на весенний лов, а ещё перспективнее — на икромёт. Но это уже не просто браконьерство, — это преступление, и наказание в разы жёстче.
Оказалось, что плотнее «поработать» весной думал не только я. Первым появился Валерка. Как обычно молча, словно предварительно договаривались, прошёл, оглядев комнату, вернулся в кухню и, расстегнувши куртку, сел.
— Что решил делать, болезный, или окончательно думалку потерял?
— Работать буду, не впервой. Если совсем прижмёт, помощи попрошу, поможешь?
Валерка, словно ждал именно этих слов, отреагировал:
— Я именно за этим и пришёл… слушай. — Он достал из кармана открытый шкалик и, налив немного в стакан, спрятал его обратно. — Браконьеров развелось, как лягушек в мелком болоте. У нас из четырёх серьёзных островов на трёх стоят. Ближний — Татарин со своей династией, на дальние даже смотреть не будем. А мы, как слепые котята, по пойме лазаем. И правильно, трудно в одного, сам знаешь, мы с фарватера и бежим!.. А там судак по последнему льду валом прёт, в мель как сдуревший лезет, где воды пятьдесят сантиметров. Можно за неделю несколько тонн взять. Но нужны люди, нужно место, чтобы «атас» пересидеть, техника — через острова переезжать по земле и техника по льду поймы проскочит до берега. Вот и смотри теперь. По пойме на моём будет можно попробовать, ещё какой каракан прикупить или в аренду взять, даже вместе с хозяином — пёс с ним. Через острова, по песку, на твоей «Планете», мешка по три-четыре ходка! На ставки будем пешком выходить, лёд совсем спокойно держит, до последу. А как просядет, снимаемся, на твоей стоянке всё бросаем и через пойму уходим. По хорошему раскладу ещё на этом берегу порыбалить успеем…
Я согласился с ним, и уже на следующий день мы начали превращать свой план в действие. И уже через два дня новое для нас дело началось!
…Костёр мы разводили прямо у стоянки. Ночью, не зная местности, а тем более в это рискованное весеннее время, к нам неожиданно кто-то подойти не мог. Днём же сами старались сильно не мелькать, по крайней мере пока ещё устойчиво держал лёд в пойме. Поздней весной, если кто из рыбнадзора работал, то только на свой страх и риск. А таких были единицы.
Мы, с согласившимися отработать эту весну «за нами» парнями, на ночь всегда оставались на острове. Во-первых, это позволяло больше отдыхать и, во-вторых, раньше приступать к работе. Лично я знал всех давно, но именно такие моменты, граничащие с неудобством и риском, позволяли более правильно раскрыть характер и суть каждого.
Кто знает, что такое ужин у костра со свежей ухой, двумя-тремя рюмками водки, обязательными бесконечными разговорами о самой рыбалке и о жизни вообще, меня поймёт. Тон задавал Скворец, попутно справляясь с готовкой ухи.
Появился он в деревне довольно давно, женившись на местной девчонке, однокласснице моей жены. Рыбалку и связанные с ней заботы любил самозабвенно и совершенно искренне. Мог налегке, в выходной, на попутках добраться сюда, за сто километров, чтобы, порыбачив «зорьку», днём снова, как получится, попадать домой. Сейчас, уговорив жену, он приехал сюда недельки на две… помочь вдовой тёще! Браконьерил Скворец неохотно, объясняя это просто:
— Я такую рыбалку не люблю. Хапаешь, хапаешь и, кроме денег, никакой пользы. Даже кайфа от поклёвки не почухаешь, тоска. Вот из луночки судачка поднять кило на два-три — это да! Я бы ради такого двадцать вёрст пёхом прошёл…
Сразу отозвался Макар, муж сестры Скворцовской жены.
— А мне твоя поклёвка — мёртвому припарка, мне этих судаков тысячу надо! Дело своё хочу организовать, для начала бабла надо срубить. Потом, как поднимусь, удочка будет, закидушка. — Он прокуренно и громко смеялся, тыча изуродованной в драке не закрывающейся в кулак ладонью в другую ладонь.
Третий напарник, Веня, по прозвищу «Немец», словно ещё раз убеждая нас в своей жизненной позиции, монотонно повторил её, не повышая голоса, но непререкаемо убедительно:
— А мне азарт в кайф. Как в американском кино — и хлопнуть могут или сам залипнешь в майне, как волк в яме… И адреналин прёт, когда проскочишь через неё.
Я и Валерка, самый опытный из всех, молчали, зная, как он прав. Макар же, почему-то не любящий или, как он говорил, не доверяющий Вене, сразу вскидывался.
— Что ты знаешь о риске и жизни вообще, салага. Ты в армию идти побоялся, заочно сказок наслушавшись о дедовщине, а теперь об азарте браконьерском чешешь, рожа немецкая…
Веня молчал. Он действительно был из немецкой семьи, проживающей где-то в области… Его отец год назад уехал в Германию, и теперь вызов ждала мать, соответственно с самим Веней и дочерью. Именно потому Веня ушёл из дома.
— Был я там, в гостях у дядьки. За человека у них всё решено, будто под стеклом в аквариуме живёшь, по расписанию: начиная со «спать — вставать», заканчивая любым действием, какое захочешь сделать. Даже музыку послушать по времени, а не когда душа требует…
Я ещё плохо знал этого молодого паренька, но условия работы он принял без споров, всему научился быстро и, что очень важно, мало разговаривал. Со Скворцом, который тоже очень любил волю, рыбалку и костёр, они даже корефанились. Макар же нервничал именно из-за этого.
После разговора с Валеркой, соблазнив четырёх свободных от обязательств человек быстрым заработком, мы двадцать пятого апреля обосновались на моей стоянке. Четвёртым был Малетин Юрка, одноклассник Макара. Был он сильно пьющим, добрым, но совершенно безбашенным мужиком, трижды сидевшим по мелким, в основном за воровство, статьям, без жены и без детей. Жил в деревне, у пожилых уже родителей. Отец, работавший раньше в совхозе кузнецом, любил маленького Юрку, но, видя его шкодливость, составил на твёрдом листе картона свод нарушений и наказаний, по пятибалльной, понятной сыну, школьной системе. Теперь пацан мог курить, не прячась, но дома за это получал пять болезненных, до крови, ударов специально сплетёной для этого удобной плёткой из драной пакли. «Пять» было самым серьёзным наказанием, но цена нарушения, опять же, контролировалась дядей Саней. Ведь если Юрка отказался помочь матери прополоть грядку, он получал всего два удара, но, понятно, с более сильным махом. Бывало, за летние длинные дни Юрка набирал до десяти — пятнадцати ударов и, побоявшись расплаты, несколько дней «отрабатывал» их, давая радостный передых деревне. Но чаще, терпеливо перенеся наказание, наклонившись в упор к углу бани, вытерев слёзы, через пять минут снова убегал, оттягивая штаны на горящей заднице. Через лето боли задубевшим органом он уже не испытывал, и дядя Саня вынужден был сдаться, отменив неудачную систему наказаний. Это окрылило Юрку. Получив за упорство и изобретательность погоняло «Вакула», он в неполные шестнадцать загремел на «малолетку» за украденный в городе с балкона велосипед. И понеслось. Теперь ему было почти сорок, из них десять лет тюрем разными, несерьёзно хулиганскими сроками. После очередной отсидки последнюю зиму он работал разнорабочим в разваливающемся совхозе, но, почуяв тепло, не задумываясь ушёл, поцапавшись с бригадиром из-за мизерной зарплаты. Встретившись с Макаром, моментально согласился «сбить бабок на правильной работе».
…За два дня мы вшестером, прямо с увала, через триста-триста пятьдесят шагов выставили пять порядков сетей, в два конца по сто метров. Один порядок мог дать в сутки более двухсот килограммов рыбы, в это время в основном судака. Когда лёд совсем ослабнет из-за быстрого подъёма воды, дальние от увала стометровки снимались. Но ближние, из самой мели, работали ещё два-три дня. А если учесть, что в последнее, перед сходом льда, время сети можно было выбирать через час после запуска и они были вновь полны, работали мы, не останавливаясь.
Поначалу все вместе быстро выбирали ставку (две сети), сортировали рыбу по сортам и на мотоцикле по льду перевозили на остров, где раскладывали мешки в камыш на сохраняющийся там до самого мая снег. Потом, ближе к вечеру, уже на «макарашках» с санями перевозили их по пойме к деревенскому берегу. Из-под берега же, ночью, снова на мотоциклах или на любой другой технике, какую могли арендовать, до сарая, где уже ждали перекупщики. Перекупщики в это время грузились поочерёдно, не конфликтуя между собой! Если в данный момент не было у нас, то у кого-то другого рыба была обязательно. Путина!
Сдав «товар», мы затаривались продуктами и водкой, обратно уезжали ночью же, чтобы с рассветом, совсем немного отдохнув, продолжать этот гон.
Позднее уже так не успевали. Выбирали сети теперь четверо, я же с Валеркой занимался только перевозом и сдачей. Процесс не прерывался ни на минуту, исключая только время на сон. Ели тоже на ходу, точнее, заедали постоянную водку, поддерживающую нас в каком-то напряжённо-болезненном тонусе. Казалось, что если через час не выпьешь сто пятьдесят граммов, обязательно упадёшь прямо на парящем уже льду и, не проснувшись, провалишься в протаявшую под телом дыру. Из нас шестерых не пил только Венька, хотя работал не меньше любого.
Второго мая, на очередной загрузке, решили утром третьего сниматься.
— Лёд совсем плохой. Майну уже несколько раз переносим к берегу. Но это ладно, а до заморозки уже трудно добираться. Этот мышонок, — Макар показал белой от воды ладонью на Веню, — хоть и лёгкий, но даже на лыжах валится. Если нырнёт, не доберёмся, вернее, не полезем, а полезем, сами потонем. По-моему, вокруг все снялись, по крайней мере сегодня никого не видели.
Мужики устало развалились по обожжённому от клещей участку острова, и даже стоящая на временном столике бутылка не вызывала радости. Все ждали. Валерка поднялся и, покопавшись в санях, закончил, словно решения ждали именно от него.
— Веня, надевай вот жилет и обрезай сейчас заморозки. Утром, часов в пять, вытянем сети и по морозцу, Бог даст, всё, идём домой. Завтра отдыхаем, делим бабло и дальше смотрим, как будет, — он хотел ещё что-то сказать, но только махнул рукой.
Все моментально, с видимым облегчением радостно загалдев, полезли к столу… Я и Валерка повезли рыбу, взбодрённые новостью и алкоголем парни пошли на предпоследнюю проверку.
Тепло брало своё радостно и неотступно, но для нас это было как «страшно и неотвратимо». Лежащий на буграх и мелях лёд стоял, обнажив волнистое глиняное дно с рассыпающимися полосами ручейков, ракушками и следами птиц, суетливо бегающими в поисках съедобной мелкой живности. На «макарашках» с большими колёсами, даже гружёным можно достаточно быстро проезжать напрямую — и через отмели, и через большие впадины, полные льда. Но сани с мешками рыбы, прицепленные за «макарашками», на оттаявшем дне, тормозили технику, буквально прилипая к глине полозьями. Поэтому пришлось петлять в объезд по заполненным льдом ямам и руслам небольших, также ледяных ещё, речек. Вместо полутора километров по прямой, от стоянки до стоящей полностью во льду поймы, проехали километра на три дальше. Наконец мы добрались до начала поймы, покрытой ещё, словно белым толстым ковром, льдом и, не договариваясь, разом встали. Километр белой стихии дышал, словно через кожу испаряя блестящий на солнце пар. Спасительный берег сливался в чёрную стеклянную полосу, ажурно растягивая и осаживая цветные дома деревни с нависающим над ней весенним, серым пока, лесом.
Стало необъяснимо неуютно, даже, наверное, страшно смотреть на эту красоту, как неуютно смотреть в цирке на красивое представление с тиграми.
Валерка соскочил и, возможно, чтобы побороть в себе возникшую неуверенность, стал объяснять:
— Пойдём вместе, метров пятьдесят друг от друга. Четвёртую не включай: если где в рыхлый лёд попадёшь, заглохнешь. Иди с натягом, на средних оборотах. Чуть потянет, газуй сильнее, не переключайся: на толчке от перескока шестерней провалишься. Главное — проскочить фарватер тёкшей здесь раньше реки, там тёмно-синий лёд, глубина совсем большая. Это метров семьсот-восемьсот. Где более, там жёстче, уже легче. — Он немного помолчал и закончил: — Если я провалюсь, не останавливайся, иди до конца. Колёса здоровые, а мешки обязательно сползут в воду с утонувших саней, потому «макаран» будет плавать. Получится на него залезть, можно ждать, и на солнце тепло, не замёрзну, — и, уже подходя к своему «макарану», добавил: — Ты так же.
Он завёл свою технику, я — свою. Валерка, как летом, прикурил сигарету и, взглянув на меня, махнул рукой. Тронулись одновременно, немного разойдясь в стороны, пошли прямо на деревню. Мне казалось, что макаран идёт будто зимой по глубокому снегу, плавно разгоняясь и натужно рыча. Переключившись на третью скорость и отрегулировав устойчивый газ, посмотрел на Валерку, удивившись и испугавшись одновременно. Довольно высокие сани, с наложенной горой мешков, были видны немного выше половины! Нижняя часть макарана плыла над проваливающимся под колёсами льдом со вспененной от скорости водой. Сам Валерка, привстав над сиденьем с прилипшим к рукам рулем, хищно щерился, оскалив рот с торчащей в зубах сигаретой.
— Господи, помоги, — малодушно мелькнуло в голове, — ведь у меня всё точно так же?!
И уже стараясь ни о чём не думать, я прижался к баку и потянул руль чуть правее, где, как казалось, лёд был немного светлее…
У Валеркиного гаража, куда мы свозили улов, стоял уазик Иосифа и, увидев нас, он, улыбаясь, выскочил, затараторив:
— Только подъехал парни, как здорово! У меня на четыре тонны заказ, деньги сразу. — Он наигранно суетливо помогал Валерке открывать ворота и подталкивать к ним гружёные «макараны». — Спекуль один позвонил, большая партия нужна, срочно, сегодня-завтра за наличку!
Мы быстро скидали у ворот мешки, Валерка остался их таскать в гараж, я поехал за оставшимися. Земля от берега до гаража была уже сухой, всё, что по льду привозилось на санях, к гаражу нужно было возить на колёсах.
В этот раз рыбы действительно было много. Мы торопились, ведь сразу после сдачи нужно было ехать обратно, и время не оставляло нам шанса. Иосиф, на удивление, не торговался, сам раскладывал взвешенную рыбу в большие пластмассовые ящики и непривычно много говорил.
— Как чувствовал, прицепчик пристегнул, всё бы в салон не затарили. Сколько сегодня получится, завтра тоже полностью заберу. — Он утвердительно спросил: — Завтра же рыбка будет? — И сам же убеждал: — Будет, будет!
Через час мы закончили.
— Тонна пятьсот с граммами. — Перекупщик потыкал в калькулятор и озвучил сумму.
Валерка довольно хлопнул в ладоши:
— Вот это да, всегда бы так! За всё безрыбье нам задел!
Это он говорил каждый день, уже десятый раз. Деньги, как всегда, спрятали в грязную флягу, нищенкой стоящую под верстаком. Валерка налил по полстакана водки, но процесс чуть не испортил заскочивший Иосиф. Он дождался, когда мы проглотили жидкость, заели подсохшим салом, и только тогда заговорил:
— Парни, совсем забыл, извините, я завтра не смогу приехать, на работе проблемка небольшая… Ладочка приедет, вы уж помогите ей, сгрузите? Вот вам за услугу, возьмите. — Он подал красивую литровую бутылку водки. Потом вдруг как-то болезненно-настойчиво, исподлобья взглянув в мою сторону, добавил: — Она же девочка! А девочкам нужно помогать! Договорились?
Он ещё раз взглянул в мою сторону, растянул рот в улыбке и вышел…
Обратно на остров мы поехали другой, более дальней, но менее опасной дорогой, со стороны кордона. Напротив острова, где базировался Татарин, старое русло заужалось до трёхсот — трёхсот пятидесяти метров, что давало возможность сократить время движения по гиблому льду. Подъезд к этому перешейку был с бугров, а не с воды, и это давало возможность снизить риск вполовину.
Перескочив этот перешеек, Валерка остановился и, пробив за несколько ударов пористый лёд, воткнул в дно длинную палку.
— Вот отсюда пойдём обратно. Прямо со склона разгонимся и через глубь враз пролетим.
Сани мы оставили на льду. Теперь они нужны только для перевоза мешков через реку: дорога до нашей базы полностью освободилась ото льда. Значит, теперь сюда придётся делать несколько ходок только на «макаранах», чтобы привезти весь улов.
Проезжая мимо Татаринского острова, видели дым над его стоянкой. Валерка, что-то улыбаясь, кричал, я не слышал, что, но догадался… «Жизнь идёт!»
Парни ждали нас на острове.
— И хорошо, что на первой ставке этот фраерок, — Макар кивал головой на Веню, — провалился. Думал, без лыж проскочит, раз — и по пояс. Спасалка помогла, в лёд не вошёл. Смотрю, рюхнул, но выпрыгнул из майны, перекатился, как солдат в кине, и ползком… дальше! А Вакула уже до трусов разделся и в лыжи впрягся, по поясу прогоном перевязанный, Скворец в момент сработал, вот команда у нас — гордюсь! Только смотрю, мышонок сам к заморозке подполз, раз её и топит, вот молодец, думаю. Он в обрат эти сто метров за полминуты прополз, вылез бледный, напугался… Но пока мы первую сеть выбирали, лихо, на лыжах, остальные прошёл и заморозки обрезал. Потом рыбу сгрузил в мотоцикл и возил: десять ходок по пять мешков — только судак. Больше ничего не брали. Сети отработанные — в мешки и утопили, прогоны вон, смотанные…
Было видно, что они смертельно устали и просто на ходу засыпали. Решили, что парни кемарнут в будке, пока мы возим рыбу до саней.
— Тепло, пацаны, надо бежать. Утра ждать не будем, понта нет, не подстынет… Но в темноту нельзя лезть через реку. Мы за два раза довезём мешки, разгрузим всё по саням — и за вами. С первым светом перескочим речку, а там уж хоть боком катись до дома!..
Загрузившись первой ходкой и поняв, что нас никто не слушает, мы тронулись в темноту по островным ориентирам и еле видимой под воровской луной дороге от мягких колёс макаранов…
Мешки скидали у саней, а Валерка, высветив свою метку, вынес вердикт:
— Всё гораздо гаже, чем нужно. Вода быстро поднимается, а лёд крепкий, пока уровень низкий. Его давлением в русле сжало, когда вода отходила, но теперь, наоборот, она приходит и размывает его. Метку ставил три часа назад в берег, сейчас уже метров пять до неё.
Я всё это понимал и видел сам. Нам нужно было как можно быстрее проскочить перешеек или оставаться на этой стороне до открытия воды, пока можно будет спустить лодку. По лучшим раскладам, это неделя — и такой вариант даже не рассматривался.
На базе уже не спали, и всё более-менее приготовили к бегству. Мотоцикл приткнут к домику и замотан брезентом. Если бы дорога до саней была песчаная, как увалы на фарватере, парням можно было бы доехать почти до места и, оставив мотоцикл до лета на ближайшем острове, сэкономить хотя бы час. Но глинистая почва поймы такую возможность исключала.
Оставив зимнюю одежду, которая сейчас была лишним весом, вся бригада, кто как мог, потянулась по следам к перешейку. Я запихнул под верёвки, прижимающие мешки, Венины лыжи и, оглядев стоянку, тронулся за уехавшим вперёд Валеркой. У саней нас ждал Татарин. Мы поздоровались и, торопясь, стали грузить мешками сани. Метка, поставленная Валеркой, теперь была уже на расстоянии двенадцати шагов от берега. Поняв, зачем мы ставили метку, Татарин не выдержал.
— Это пятьдесят на пятьдесят, пацаны. У вас колесницы килограмм по сто пятьдесят, да рыбы на них по сто пятьдесят, сами по сто. Сзади сани, в санях по полтонны, полозья узкие. Колёсами разобьёте лёд и получится, что прицеп уже по воде поплывёт. На секунду газ собьётся, не говорю уже, что вдруг передача проскочит — сразу провалился. Давайте соли дам, засолите в камышах на снегу, а после, как по воде придёте, скоптите. Деньги, почитай, даже больше, только время. — Он для усиления эффекта прошёл за метку и, топнув, воткнул ногу в лёд, словно в снег — по колено.
— Да ладно, дядь Вов, не понти. Техника тяжёлая, но колёса — глянь какие. — Валерка показал руками ширину колёс. — Давление на лёд почти ноль.
Татарин, поняв, что говорить бесполезно, вырвал нашу палку и, отойдя в сторону, облокотился на неё, показывая своё: «Посмотрим!»
Подтянулась бригада. Стараясь сократить путь, они проходили через небольшой островок и, по совету Вакулы, наломали себе длинные палки и теперь остановились перед ледяной лужей, как собиратели морошки перед незнакомым болотом.
Все знали, что делать, но ждали приказа или ободряющего слова, может — крика… Лично у меня, кроме неопределённости, страха пока не было, к тому же вчера подобное уже происходило. Поняв молчание, как вопрос, опять начал Валерка.
— Мы первые пойдём. Как только выскочим на ту сторону, выходите вы. Даже если мы проскочим удачно, на наши следы не лезьте. Друг от друга метров пятнадцать, двадцать. Кто провалится, старайтесь не биться в майне, а, на палку опираясь, ползите вперёд. Только так — и не пытайтесь катиться, нужно просто немного проскочить! Тут почти четыреста метров размытой шняги, поэтому только ползком, опираясь животом на палку, как морская звезда по дну. Чем больше льда захватите телом, тем больше шансов переползти.
Я вспомнил про лыжи.
— Веня, ты самый лёгкий, вставай на лыжи и гони, только палку не бросай.
Мужики, матерясь и зло шутя, стали расходиться вдоль берега, давая дорогу нам.
Главное, за тридцать метров оставшегося до начала воды, разваливающегося буквально на глазах на глинистом дне льда успеть переключиться до третьей скорости. На этой скорости «макаран», с подобранной «на глаз» большого размера шестерёнкой, держит самый удобный ход. Не быстро, чтобы избежать раскачивания техники, но и не медленно, позволив перескочить шугу…
Валерка выехал на лёд вперёд меня. Я щёлкнул скоростью на самой границе берега и сразу ощутил страшно понятную мягкость дороги, будто пересел на детские качели. Надёжный «планетовский» мотор на средних оборотах загудел натужно, и я завернул гашетку до упора, выравнивая газ. Выход получился, и теперь, если не встретится открытая вода, очень может быть, я проскочу!
Валерка, как и вчера, стоял на моторе в полуприсяде, со страшным лицом и воткнутой, словно гвоздь в зубы, сигаретой. Я неожиданно, за секунду вспомнил прочитанный в детстве приключенческий роман о пиратах, где в азарте смертельной драки они перекусывали костяные мундштуки своих курительных трубок, с которыми не расставались никогда! Сейчас Валерка мне показался именно таким, никогда не видимым в реальности героем! Серая его солдатская, с красной звёздочкой во лбу шапка, как живая хлопая ушами, слетела с головы и упала во встающую за ними волну.
Увидев за его санями водный бурун, какой встаёт летом за мчащейся лодкой, я во всё горло заорал, перекрывая рёв мотора… Проскочили!
Когда мы остановились на отмели и, заглушив технику, подбежали к нашему теперь берегу, парни уже шли, но ещё в рост, семеня ногами и держа шесты наперевес, как канатоходцы.
Первым провалился Скворец: согнувшись, словно споткнулся, по пояс окунувшись в шугу. Опершись на шест грудью, он вырвал из майны ноги и теперь, не вставая, запрыгал лягушкой на секунду подбрасывая грудь вверх и проталкивая в этот момент шест вперёд, громко что-то крича парням. Вакула и Макар не провалились, но, очевидно, поняв совет Скворца, легли, как и он, на лёд, повторяя в точности его движения. Это было и смешно, но, понимая, что происходит, больше страшно. Ведь если кто совсем провалится в расслоившийся на иглы лёд и не выберется наверх, то, даже сумев удержаться за шест, через несколько минут погибнет от переохлаждения. Добраться по шуге до оказавшегося в воде, и сейчас я понял это с ужасом, не получится… Из средств спасения мы не предусмотрели вообще ничего. Буквально на следующий год я сшил из брезента квадратный мешок и, засунув туда камеру от грузового автомобиля, накачал её. Получился лёгкий, но довольно вместительный спасательный плот, подстраховывающий в самое гиблое время. Но это будет потом…
…Как-то получилось, что Веньке не хватило расстояния, и он зашёл за дорогу, а точнее, канал, образовавшийся после моего проезда. И теперь, если он провалится, то к нему вообще никто не сможет подойти. Но, пройдя четверть пути и поняв это, он не растерялся, паникуя, как обычно бывает, а шёл, словно на тренировке, ровно и скоро.
С парнями было хуже. У Макара не получалось больной рукой быстро передвигать шест и, скинув с рук варежки, он рвал его ото льда, как получалось, зависая на одном месте и моментально начиная проваливаться… Он всё больше отставал, движения становились медленнее и вместо матов, которыми он сначала подстёгивал себя, теперь был слышен только рык.
Вакула скользил, как ящерица, каким-то образом выкидывая вперёд шест, и спасительная палка оставалась под ним, будто приклеенная к груди.
Скворец полз со знанием дела, раскидав своё мосластое тело на «четыре квадрата», поэтому почти не проваливался. Шест он протягивал под собой только так, для подстраховки, когда на секунды останавливался оценить ситуацию. Увидев и поняв незавидное положение родственника, стал заворачивать немного вправо, надеясь как-нибудь помочь Макару.
Валерка отвязал верёвки с саней и, соединив их в один длинный фал, дико орал Вене:
— Бегом, бегом, Немец! Макарка сейчас намокнет!
Веня по мели обежал канал и, словно тренированный спасатель, схватив конец фала, пошёл навстречу парням.
Я, подобрав его шест и опираясь на него, пополз в запарке за Веней. Теперь Валерка знакомил меня с запасом матерных слов, требуя вернуться. Мне пришлось отползти обратно, оставив шест на льду…
Вакула выполз первым и, перевернувшись, лежал, болтая окровавленными руками. Скворец, увидев и поняв, зачем идёт на них Веня, теперь снова отползал в сторону. Двадцать пять метров фала кончились, и Немец, разложив его конец полукругом, развернулся обратно. Останавливаться было нельзя — лыжи сразу уходили в лёд.
Макар уже не рычал. Он в остервенении хлопал руками и босыми — сапоги, наполненные водой, скинул на полдороге — ногами, будто бы плыл, подкидывая тело вперёд, не останавливая движение ни на секунду. Уже были видны его разодранные в кровь ладони, дико вытаращенные глаза и открытый в немом крике рот… Наконец он схватил здоровой рукой фал, вытянул вторую и, перемотнув её верёвкой, заорал нечленораздельно:
— Тяянньь…
Мы сначала втроём, затем с подбежавшим Скворцом, ускоряясь, вытянули, словно разорванное на ремни, тело Макара на грязный берег. Спасённый лежал с вытянутыми над головой перетянутыми верёвками синими руками, механически упираясь босой ногой в предполагаемую и предательскую шугу и с пеной выплёвывал из себя: «Тяни…Тяни…Тяни…» Когда перетащили тело на сани, его стало рвать, но выплюнуть текущую из желудка массу мужик не мог, только бессознательно открывая рот, тряс головой…
День проснулся. Мы проскочили свой рубикон, но теперь нужно было как можно быстрее убежать с глаз, а наши парни, как солдаты после атаки, вдруг расслабились. Нужно было быстро и понятно рассказать, как мы закончим так удачно начатое дело, и, возможно, силы найдутся!
— Не стоим, парни, не стоим. — Валерка весело закружил вокруг нас. — Осталось совсем немного до финиша. Давайте ещё раз меня послушаем, а потом всё — отдых и счастье…
И он, уже не объясняя своих решений, просто стал сыпать командами, подтверждая всё действием.
Макара загрузили в кузов. Было понятно, что он, курящий всю свою сознательную жизнь, сегодня просто запалился и какое-то время не сможет вообще ничего.
— Давай, Кирилл, вези его в гараж ко мне, что ли. Как управимся, будем решать, что дальше. Я начинаю возить рыбу, Веня тут помогает грузить, его последней ходкой заберём. Пацаны пешком, остальное вывезем завтра или позже, никуда не денется… Всё, начали!.
Въехав в улицу, издалека увидел машину Иосифа. Непередаваемое чувство радости и нетерпения захлестнуло сразу, хотя, что приехала она, уверенности не было. Но очень хотелось, чтобы это было так, как мне этого хотелось!
Лада, выскочив из машины, кинулась ко мне, но увидев в кузове человека, растерянно остановилась.
— Это весь улов?! — Она испуганно присвистнула, разглядев то, что осталось от Макара, но, поняв произошедшее, взяла ситуацию в свои руки. — У меня аптечка хорошая. Давай в гараж заводи его, печь растопи — остальное сама. Тебе же ещё на лёд, так? — И, неожиданно взяв за руку, взглянула в глаза. — Ты рад?
Да как же я не рад, если эти десять дней каждую минуту думал о ней, каждое мгновение посвящал ей, каждым шагом шёл к ней. Не переставая, придумывал слова, какими буду называть её, выдыхать вместе с поцелуями, выдавать вместе с восторженными ударами кипящего сердца!.. Как, как в этой суете показать ей, одной сейчас, борьбу с глупыми сомнениями, а нужен ли я, важен, любим?
Неожиданно даже для себя, словно обрезая связывающую нас важную, но совсем пока не крепкую, временную нить, которую сейчас бы поберечь от случайного порыва, выдал:
— Давай обо всём вечером, когда с делами разделаемся. — И, не ответив на взгляд, вырвав руку, пошёл в гараж.
Гараж у Валерки, как у всякого нормального хозяина и мужика, был продолжением дома! То есть, если была какая срочная, или правильно, долгосрочная работа, домой можно было не ходить совсем, отдыхая и обедая в пристроенной к гаражу утеплённой комнате. Растопив заранее заправленную печь и уложив больного, я уехал.
На берегу Валерку не встретил, он решил объезжать деревню, чтобы не светиться на центральной улице, полной уже народа. Скворца с Вакулой тоже не увидел, возможно, те зашли к Юрке домой, справедливо решив свою миссию выполненной. Веня ждал, полёживая на разгруженных санях, сняв мокрую верхнюю одежду и паря всем телом на тёплом солнышке.
— Вот, смотри, Кирилл, что скажу. — Он поднялся, натягивая сушившиеся рядом сапоги, показывая, что говорить будет, не отрываясь от работы. — Ещё два часа назад думал, всё! Погибли! Казалось, придётся сейчас за что-то ответить, а за что, в торопях не понимал, боялся, оправдание искал: может, дело неконкретное, непродуманное делаем, бесполезное и преступное даже?! А сейчас верю башкой, нет: немного солнца, тепла и кайф захватывают душу, удача радует перспективой дальнейшего движения, жизнь поднимает на новую ступень! Даже тот старпёр (наверное, Макар) не захотел тонуть, и я помогал ему выбраться, невзирая на взаимную неприязнь, а даже вопреки ей! Вот ведь в чём смысл проглядывается, задел на будущее…
Он дёргал, проверяя на плотность привязанные мешки и, удостоверившись, радостно кричал мне:
— Вперёд, ни гвоздя гнутого, ни мента е…нутого! — Я, газуя, трогал, а он, снова разувшись, ложился в сани дожидаться последней ходкой Валерку.
Такой активной, как сегодня, Ладу ещё не видел. Скидав рыбу в гараже, зашёл в пристройку и рассмеялся. Макар лежал на диване с плотно забинтованными руками, замазанными жёлтым йодом ранками на лице, отчего был похож на солнечного клоуна в красных шортах, из которых торчали худые ободранные ноги в красных же шерстяных носках. В головах, на тумбочке — полбутылки вина и начатая пачка сигарет. Макар, что-то громко ей рассказывающий, сразу замолчал, но через минуту, сглотнув воздух, заговорил мне, болтая руками, как семафор на переезде.
— Закурить захотел, сил нету. Но тока затяжку сделаю, наизнанку выворачивает, лёгкие не принимают пока. Но ничё, думаю, пройдёт скоро, покурю. Зато винца вон Лада презентовала, дак прямо душонку стаканчиком полечил, полегшало! Но, опять же, в сон клонит, силов нет.
Он, пробуя бороться со сном, качал головой, неуклюже тыкал забинтованными руками в красные глаза и одновременно с этим подгибал драные о лёд ноги, словно младенец, только рождённый в семье богатырей. Он засыпал на глазах, делая всё более длинные промежутки между словами, плавнее и реже вскидывая руки.
Мы вышли на улицу. Лада повернулась ко мне, подняла голову и, гладя ладонями плечи, спросила:
— Ты ждал меня? — потом, ожидая ответа, прислонила голову к груди.
Я не понимал себя. Рядом стояла женщина, которая заполнила собой всю мою сущность, которая научила вспомнить или даже узнать любовь, но которую я вдруг, сейчас, не мог обнять? Словно даже обвиняя в этом, упрекая… Она опустила руки и тихо спросила:
— Мне уехать?
Я наконец опомнился и, обняв её, заторопился, оправдываясь.
— Конечно же нет, жизнь моя. Я дурак, но ты потерпи немного, всё исправлю. Ничего в жизни лучше не видел и не чувствовал, никого желаннее не знал… Иди сейчас на дачу, жди меня там. Мы, наверное, сегодня ничего уже делать не будем, устали дико. Поэтому скоро приду и буду с тобой, вернее, будем вместе!
* * *
Через полчаса прилетел Валерка с радостным Веней, и мы втроём до самых сумерек наводили порядок, разбирали и прятали до осени зимние снасти, перебирали рыбу.
— Делиться завтра будем. Что Лада не заберёт, Татарину скинем. Скворец у Вакулы спит, дядя Саня нас встречал, рассказал. Бражки по два стакана выпили и прямо в кухне на полу улеглись, думаю, точно до утра. Венька у меня перекемарит, ну а ты… давай решай с бабой… Кажется мне, что мужик её догадывается о чём-то, а ей, — он развёл руки, — с тобой интересно. Но скажи, только обязательно, — Валерка серьёзно закончил мысль, — рыба — за деньги. Нам сейчас самим нужно подбить бабки и разделить, как договаривались, без долгов.
Я, не дослушав его, выскочил и, сокращая путь через обнажившийся от снега огород, пошёл на дачу, где дымились обе трубы: банная и домашняя.
Лада сидела, родная и уютная, в повседневной одежде, которая за зиму в избытке накопилась здесь. Не скрывая радости, подскочила, обняла за шею и целуя, шептала в лицо, разжигая в теле нестерпимое желание.
— Я соскучилась, невозможно соскучилась, любимый. Эти две недели хотела умереть каждый день, но желание увидеть и почувствовать тебя вновь, победило плохие мысли. Только плакала, не переставая… А когда Иосиф вдруг сказал, что сегодня поеду сюда, я чуть с ума не сошла от радости! Еле ночь пережила!..
Она торопливо помогала раздеваться, смеясь и округляя глаза, взвешивая на руках сырую и грязную одежду, танцуя, кидала её в угол на кухне.
Потом повисла на шее и неотступно потянула к дивану, заполнив собой всё пространство вокруг. Высвобождая её из халата, ещё напомнил:
— Я потный, может, баня… потом?..
— Ты не потный, ты дурачок любимый, — и уже со стоном, — и после бани… ещё!..
…В бане я Ладой просто залюбовался! Получается, за зиму, увлечённый и избалованный вниманием, красоты её не видел или не хотел увидеть, заменяя это торопливой страстью. Скорее всего, сегодня она сама решила не торопиться, остановила меня и предложила посмотреть на себя, как на женщину, теперь не прячась и со спокойной уверенностью ждала.
Она сидела напротив, подняв лицо, откинувшись немного назад и упершись руками в лавку, приподняв грудь и втянув живот, шумно и глубоко вдыхая парной воздух!.. Маленькие капельки пота, словно бисером покрыли кожу, отчего тело её блестело, наполненное живым матовым светом.
Я ещё раз с сожалением удивился, почему же раньше не замечал этого чуда, много раз видев её всю?! Мне хотелось ей сказать что-нибудь красивое, чувственное, но боязнь, глупое стеснение сознаться в этом желании заставляли молчать.
— Лада, ты красивая!
Она, не открывая глаз, ответила тихо.
— Это тебе, любимый, если только нужно?! Теперь уже совершенно точно знаю, уверена… тебе!
Я опять растерялся незнакомому чувству ответственности, или желанию этой ответственности. И, по-моему, замолчав, она ждала, ждала теперь моих слов любви к ней, слов, которых я так и не находил.
— Знаешь, давай попаримся, а дома обо всём договорим — вся ночь впереди.
Лада открыла наконец глаза, ладонями стёрла с лица пот и привычно согласилась.
— Давай. Давай, как тебе будет удобней, любимый.
Ночью я, расслабленный ласками, удивлённый её женским азартом, не отдавая себе отчёта в жестокости слов, спросил:
— А как у вас это с Иосифом?
Она, вздрогнув, отпрянула.
— Ах вон оно что, ну наконец-то… думаю, что же он молчит, слова доброго не скажет. — Она вскочила, накинув халат, со слезами заговорила: — Объясни мне, чем же это должно отличаться? Он настоящий здоровый мужчина, совсем не слабак, а может даже наоборот… Он делает мне и со мной всё, что можно только представить, как и я. Он любит меня, и я думала, что люблю, пока не встретила тебя. Но только там мой муж, а здесь, неизвестно кто… ты даже «люблю» не говоришь мне, только «нравишься» да «кайфово». Самолюбие своё тешишь, теперь ещё хочешь услышать, что Иосиф слабак… А это нечестно… Мне же не важно, что было у тебя до меня, нет! Ты со мной, и, значит, я сейчас лучшая, я важная и единственная, разве ошибаюсь? — Лада, обессиленная, села и тихо заплакала. Потом она тревожно уснула, не позволяя мне прикасаться к себе…
Я же, уже ничего не соображая от усталости, нагромождения событий этих дней и особенно последних суток, просто вырубился, будто потерял сознание.
Разбудил меня Веня и, пока я потерянно бегал по дому, выискивая одежду, торопливо рассказывал, сбиваясь и перескакивая с мысли на мысль.
— Лада пришла ещё совсем рано, часов в шесть. Мы с дядь Валерой её загрузили — почти всё забрала и сразу рассчиталась. Остатки Татарину скинем, он сегодня приедет… Тебя просила не будить, говорит, устал шибко, во сне кричал. Вообще, умная баба… Вчера, как увидела рыбы много, из конторы мужу позвонила, он её сегодня прямо утром ждёт на базаре. Вот же везёт некоторым… имею в виду Иосифа…
Я молчал.
В гараже было тесно и весело! Изодранный, словно наждачкой, Макар в красных шортах и китайских летних сланцах, немного уже опохмелённый принесённой Вакулой со Скворцом брагой, рассказывал, что чувствовал, когда вчера тонул. Получалось, будто он проверял на «вшивость» нас, собираясь в будущем сколотить свою команду.
— И не знаю, что суетился? Можно было просто лечь и лежать, не шевелясь. Этот мышонок, — Макар показал забинтованной рукой на Веню, — как архангел по воде шагает. Но приходилось голову над водой держать, чтобы не нахлебаться… А то он бы ведь сразу полез искусственное дыхание делать, из рота в рот! Вот был бы удар по моему мужскому самолюбию. — Он затягивался замусоленной сигаретой и долго кашлял, сплёвывая чёрные слюни к печке.
Вакула со Скворцом были настроены благодушно и, как не пытались, не могли вспомнить чего-то страшного или даже просто трудного. Веня сидел в углу и скромно улыбался, не принимая участие в общем оре.
Деньги делили по предварительному договору, который переозвучил Валерка, взяв знаменитую «золотую» флягу.
— Нам с Кирей половина. В эту половину входит расчёт за всё: бензин, еда и питьё на острове, плата за аренду техники, сети, купленные нами, и прочее… Вторая половина — вам на четверых, в равных долях!
— А больничный? — Макар зачем-то скручивал с рук окровавленные бинты. — Мне же сейчас неделю в воду не залезть, как быть?
Валерка, словно фокусник, щёлкнул пальцами и объяснил:
— От своих подельников щипай, как позволят. Хотя рисковали все, Веня вон вообще каждую секунду мог нырнуть, по заморозкам ползая! Тоже, поди, колени поободрал, однако молчит.
— Ты, Макар, кончай пургу гнать, больничный ему… Мочи на примочки соберём тебе баночку. — Скворец возмущённо повысил голос: — Не порти праздничного настроения. Знал, куда лез…
Макар возмущённо хмыкнул и прикурил новую сигарету, уверенно надеясь дымом успокоить надорванные вчерашним марафоном лёгкие.
Денег действительно оказалось по-хорошему! Когда раздел закончился, веселье возобновилось, теперь уже с конкретными мыслями каждого.
Вакула был категоричен:
— С работы уволюсь. Я на выселках хозяину кланялся, теперь в совхозе мастеру без устали челом бью, своё вымаливаю. Нужно, наверное, на себя больше надеяться.
— Ага, — теперь стало понятно, зачем Макар снимал бинты: деньги считать, — на Бога надейся, сам не плошай — с нашими глотками только на себя работать…хотя я попробую!
Веня объявил, что прокатится по родне, потом, возможно, вернётся. Я обещал его взять, если буду продолжать рыбачить. Скворец с Макаром ушли к общей родне, не распространяясь больше ни о чём.
Мне нужно было рассчитаться с долгами, съездить к сыну и ещё столько всего, что просто становилось страшно. Но отходить от начатого дела уже не хотелось.
* * *
Только «загад не бывает богат!». Я убедился в этом ещё раз. На следующий день прямо напротив нашего дома открылась полоса воды, словно прошёл по пойме большой катер и буруны от него развели лёд в стороны. Буквально через час прибежал запыхавшийся Скворец.
— Киря, дело есть, — он жадно закурил, полной грудью вздохнув, говорил уже с дымом, — там знакомец мой в гости припылил. А дело в том, что я вещь одну, его вещь на острове сныкал, думал, позже вызволю. А она, вишь, неожиданно понадобилась сейчас. У Лёхи уже был, он добро дал. Давай на его шканаре до той стороны гребанём, там вы погуляете с Виталей, а я — на базу за нужной вещичкой сбегаю. Нам просто до воды вдвоём лодку не упереть, а я больше никого найти не могу. Кто в городе, а кто в синей воде! — Скворец доглотал сигарету и, посмотрев на обуглившийся фильтр, с сожалением выбросил окурок.
Вспомнив, что самому нужно с базы забрать болотные сапоги и кое-что из рабочей одежды, я согласился.
Буквально через двадцать минут мы уже тащили через глинистое дно лодку к воде. Свободный от дел, потому немного хмельной, Латок плёлся с нами, не помогая, но делая вид «что без него никак». Он тянулся сзади, высказывая, как обычно, своё мнение «обо всём».
— Вот тут, буквально тридцать лет назад, земля была и трава по пояс! Скота во все года было не сосчитать и прочей животины. А уток и гусей диких по логам?! Вспугнёшь выстрелом — солнце закрывали… Да леса вокруг стояли — почитай, тайга! Чичас же поселили деревню на Голодную гору, а вокруг море не море, болото не болото — водохранилище! А что воду хранить, пускай бежит-льётся, куда ей надо!..
Он наконец отстал, пытаясь обойти нас по «целику» и завязнув в сырой, липкой глине, выдирая ногу, потерял сапог. Забыв про проводы, упал на колени и, матерясь «по-настоящему», занялся его спасением.
Добравшись до воды и рассаживаясь в лодке, мы видели, что сапог он всё же из «капкана» вырвал, но выбирался из засады на четвереньках, волоча за собой, как хвост, размотавшуюся портянку…
Через двадцать минут мы причалили на островную сторону, ещё раз удивившись количеству ушедшей воды. Гость Скворца остался у лодки, а мы, обходя многочисленные озерки и перепрыгивая ручейки, побежали на базу.
Часа через два мы, возвращаясь к лодке, увидели Виталика далеко в стороне. Он, махая рукой, звал нас к себе, и я сразу примерно понял, куда.
— Там, Скворец, похоже, кладбище старое, твой кореш в мародёрстве замечен не был?
Скворец нервно хмыкнул и ускорил шаг, — он во многом был замечен, и на многое «положил», торопимся!
Кладбище за многие годы, что я его не видел, изменилось кардинально. Вода, постепенно обмывая склон, неизбежно раскопала могилы, сняв двухметровый слой земли с обнажённого теперь плато. И крышки гробов, сейчас погнившие, торчали из песка, размером и видом похожие на сколоченные из досок скромные дверные блоки, брошенные здесь неизвестно зачем.
Одну из крышек парень отодрал, обнажив замытый, но совершенно целый скелет, в полусгнивших, похоже, кожаных сапогах, торчащих вверх носками с еле видной подошвой. Просматривалась тёмная, наверно, плотная раньше, до колен, одежда. Под черепом с отставшей челюстью лежал пучок тёмно-рыжих редких волос.
У меня по спине бежали мурашки настоящего испуга, Скворец тоже молчал, затаив дыхание.
— Представьте, по ходу поп, бородатый и в сюртуке, да сапоги яловые — сто процентов поп! Я только вскрыл, сейчас давай протрясём всё, можа, где среди костей крест золотой найдём? Да даже если медный, всё равно старинный, цены, наверно, серьёзной… — увлечённый Виталик даже не смотрел на нас.
— Ты чё, Сквозняк, дурак? Куда харю свою суёшь, с живыми дел мало, мёртвыми занялся, дебил?! — Скворец схватил крышку и вернул её на место.
— Ты сам, Саня, как школьник, это же брошенное, ничьё. Поди, уж и не знают, кто тут обитал, чья здесь борода в воде выцветает…
— А какая разница, — теперь прорвало меня, с запозданием, будто я обдумывал, — теперь это в любом случае Бога, ему решать, что и как, не нам.
Мы со Скворцом собрали всякие камни, обмытые кусочки кирпичей, неизвестно откуда тут взявшиеся, и наложили на крышку, надеясь, что её не смоет.
— А, вон вы как, ну, смотрите, ещё вам надо будет в церкву смотаться, свечки поставить, как бы чего не вышло… попята.
Сквозняк поднял брошенный ему Скворцом завёрнутый в целлофан свёрток и пошёл к лодке.
С той поры я больше ни разу не подходил к старому кладбищу, хотя вода почти каждый год открывает его миру. Пацаны, которые на него случайно нарывались, рассказывали, что вода и время почти его уничтожили, посрывав совсем сгнившие крышки и разбросав кости по дну поймы. И вот теперь я думаю, может, прав был Виталя Сквозняк, говоривший нам: кости — ничто, душа — всё. Ведь если было бы иначе, разве позволил бы Всевышний так поступить со своим живущим в его мире народом? Ведь Бог же не Тришка…
* * *
Вообще шуга ещё некоторое время будет мешать на воде. При тихом ветре её давит то в одну, то в другую сторону поймы. И в воду лезть пока бесперспективно, запросто можно потерять сети. Следовательно, время почистить перья было.
Батя с матерью занимались хозяйством и огородом. Я с удовольствием целый день посвятил им, слушая иногда действительно умные мысли отца и точно-едкие замечания матери.
В четверг горела ставка Татарина. Я после работ, затем жаркой бани остался ночевать у родоков. Ночью меня поднял батя. Красная змея огня неотвратимо ползла полосой, рисуя очертания выделяющегося чёрным острова.
— Камыш горит. — Отец, без сомнения, стал комментировать. — Из-за острова вышел огонь, с озера. Повезло Вовке, что ветра вроде как нет, да в лесу ещё снег лежит. Возможно и обойдётся, постройки не погибнут… Я чётко помнил наши выходы с Татарином в озёра и будто видел высоченный камыш, в котором можно было запросто заблудиться. Теперь эти десятки гектаров сухостоя порохом горят, не давая ни одного шанса окружённому огнём. До острова от нас километра два с половиной, но по тихой воде был слышен гул, будто десятки грузовых КамАЗов враз продувают форсунки! Снопы искр, увлекаемые жаром, вздымались, раскручивая огненные вихри, прорезающие черноту неба.
— Если не успеют лодки оттащить от берега на песок, всё сгорит. Сам дом Татарина работники окашивают, возможно, и отстоят, а вот баня, навесы для лодок, пирсы — погибло.
Я понимал, представлял, что сейчас происходит там, где несколько человек ведут заранее проигранную битву с неудержимой мощью и коварством неуправляемого огня. Шансов не было, но оставалась надежда, что Татарин что-то предусмотрел наперёд. Пробиться же через шугу сейчас до него было невозможно. Огонь, обрисовав по периметру видимую сторону острова, ушёл за него и сейчас просвечивал через прогалы, периодически вспыхивая над лесом факелами.
Подошёл Латок и, прикрывая огонёк спички ладонями, словно боясь, что учинит пожар здесь, прикурив самокрутку, выдал мысль:
— Не займётся камыш случайно, от «искры» — высоко метёлки от земли. Значит, или костёрчик собрали, или факелом помогли. Тем более без ветра, тяга нужна, вылил бутылку бензина, бросил серянку — и пошла кутерьма, пока полностью не сгорит. — Латок многозначительно замолчал, выдав нам свою версию: мол, думайте, кому и за что Татарин так задолжал, что на такое решились.
Мы ещё постояли, полчаса наблюдая, как огонь затихал, словно проваливался в землю, издали теперь напоминая нестрашную мерцающую, будто клубная светомузыка, полосу.
Утром поднялся ветер, и уже к обеду разбитую шугу согнало в одну сторону поймы, освободив половину её ото льда.
Как по вызову, появился Скворец с готовым планом спасения «того, что осталось от Татарина».
— Мне дядя Федя Квасов лодку напрокат выделил, за немного денег. Давай Валерку попросим, всё равно за санями ехать к воде, довезём лодку туда и смотаемся к дяде Володе. Вдруг помощь нужна — что там теперь у них, кто знает…
Валерка согласился, мы прицепили лодку за «макарана» и сами бегом через полчаса были на месте нашего позавчерашнего перехода. Нужно было торопиться. Если ветер сменится, лёд потянет обратно и чистый прогал воды опять закроет. Недолго думая, я со Скворцом погребли на ту сторону.
…Татарин был страшен. Обгорелые руки, намазанные какой-то мазью, кровоточили. Волосы, словно его голову выборочно опалили, торчали жжёными пучками. Знаменитый профиль на красной обожжённой груди опух, будто был набит вчера. Он сидел на лавочке у летнего костровища и, не дожидаясь вопросов, рассказал, заикаясь и скрипя зубами.
— Спать легли, слышу — гул и треск. Выскочили, а там зарево и в нашу сторону, от озера, прёт стена огненная… Вечером-то мы с Мишей Бомжом в хлам разосрались, когда доход по рыбе обсчитывали. Он у меня с февраля подсоблял, вроде нормально всё — работает, шибко не жрёт вино. Думал, по-хорошему, а он книжечку достал и давай листать: сто килограмм, пятьдесят, тридцать! Насчитал мне долг, что мы всей семьёй, получилось, бесплатно работали! Если учесть, что всё здесь моё… не выдержал я, врезал два-три раза… Олежек, пока он по земле катался, посохом своим по рукам, да по мордам его, суку такую… Люся, жалко, выскочила, задавили бы мы его да рыбам… Она вроде как в крик, мы оторопели, Миша — на хода… Напрямую через лес до лодки резиновой, заныканная там была, через речку на большую землю. Я не побежал за ним, думал, не пройдёт по шуге, успокоится, глядишь, договоримся. А он, видать, нашёл прогал во льду и вишь чё перед уходом сотворил, пёс!
— Так найдём его, дядь Володь, будет до смерти на тебя работать. — Скворец уверенно рубил рукой.
— Да где найдёшь, мы чёрта этого, собаку, зимой на автовокзале подобрали. Его на хода по пьяни ребята лихие поставили — без родины он был и без флага… Люся не выйдет, извините, волосы она сильно опалила, почти налысо. Мы хотели вторую лодку спасти, на которой сазана тропили — не успели немного. Теперь только на металл сдавать. Олег кота ищет, куда-то в лес убежал, вот беда…
У Татарина пропало почти всё, кроме предварительно окошенного дома и лодки, которую они вытащили из камышей ещё по снегу, на ремонт. От бани остались обгорелый каркас печи с трубой и железные, бесформенные тазы и ковш…
Всё вдоль берега и в самих камышах деревянное сгорело, железное пришло в полную негодность. Ландшафт стал дик и страшен, будто неуправляемая сила летела по краю берега и выжигала, как огнемётом, полосу шириной пятьдесят — сто метров…
Когда шли обратно к лодке, я вспомнил, что он мне с Валеркой предлагал рыбу на острове засолить.
— Хорошо не согласились, столько бы добра пропало! А я чуть не купился… Как у него самого, забыли спросить?
— Да ладно, у него, знаешь, сколько ям накопано по острову — штук десять. Берег высокий, ямы глубокие, снегом набитые. Вишь, спокойно сидел, знает, что с лихвой всё вернёт. А мы молодцы, как обычно!
Скворец, отойдя от острова, повеселел.
— Лодку не буду вытаскивать. Квасу дам ещё на литр, пусть жрёт. А мы хотим с бабиным племяшом до острова Военного доплыть. Видел я там озерцо, и вода уже сейчас, наверно, в него по руслу пошла. А с водой в озеро карась попрёт — сто пудов! Мы с Саней ванночку его и насобираем, можа, больше… Там русло метров сорок, можно на выбор брать, не торопясь, сам видел.
Я, зная рыбацкий азарт Скворца, был рад, что он меня не уговаривает — нужно было смотаться в город.
— Когда пойдёте?
— Саня, наверное, уже ждёт. Жратвы соберём, ваксы литра два — и прём!
— Не много бухла-то?
— Да мы на сутки сейчас, думаю, ванну насолим, мешочек свежаком притянем, на гостинцы.
На берегу нас ждало много узнавшего о пожаре народа. Выслушав рассказ, почти все сошлись во мнении.
— Этого стоило ожидать. Привык Татарин на синяках выезжать, задарма чтоб пахали на него, за спирт технический. Вот у кого-то терпение лопнуло… Благо ушёл, а не порезал сначала всю династию во сне. Потом бы сжёг, и концы в воду. Ну, это ему первый камень в огород…
Я вспомнил наш с Татарином осенний разговор и его теорию о пьющих людях, которая дала первую и, скорее всего, не последнюю осечку.
Вечером я уехал в город.
В автобусе не спалось и неожиданно задумался обо всём, перебивая свои же мысли, боясь додуматься до нежелательного, неудобного. По-детски хотелось оправдаться и, придумав нейтрального и незаинтересованного в моих проблемах собеседника, выговаривал удобную только мне точку зрения. А собеседник, которого нет и не будет, поддакивал мне, вскидывал руки и хлопая по коленям, вскрикивал: «Так, так, так!» — поддерживая придуманную мной правоту…
* * *
…В детском саду взрослая, скорее даже пожилая, воспитательница отвела в сторону и убедительно наставляла, не допуская возражений — по общепринятой в этих кругах схеме.
— Ребёнок ещё совсем маленький, папа. Вы попробуйте с мамой поговорить, потерпите… Может, не нужно пока ему что-то знать, может, всё у вас ещё исправится?
Не зная, откуда она что узнала, всё же обещал постараться. Удовлетворённая женщина, погладив моего сына по голове, с возгласом: «Так, дети, внимание!» — проплыла в группу.
Зайдя домой, оставив жене записку, долго гуляли, потом ещё дольше сидели в детском кафе, где весело смеялись над бесконечными приключениями американского глупого кота и очень умного мышонка. Ночевал опять на полу в комнате сына.
Утром жена была категорична. Нервно, но уверенно она сновала по коридору, доходя до высокого зеркала у входных дверей, смотрелась в него и, что-то поправив на себе, возвращалась обратно. «Доплыв» до меня, сидящего в кухне с кружкой холодного чая, веско и убедительно что-то сказав, повторяла манёвр до зеркала, где, изменив выражение лица и тональность голоса, выдвигала новый, не в мою сторону, аргумент…
— Что толку от такой жизни?! Тебя вроде и нет, но постоянно о тебе нужно помнить, а зачем? Опять же, в любой момент можешь появиться, войти, права начать качать. И я в своём доме вроде как в общаге живу, не хозяйкой. — Она дошла до зеркала и, одёрнув тугую на бёдрах юбку, не удовлетворившись, сразу подтянула высокие сапоги, сбив ритм движения.
— Много я приезжаю, забываю уже лицо сына…
Не услышав меня, жена остановилась напротив, скрестив руки на груди, наконец объявила:
— Ключи оставь от дома и не приезжай больше, я подала на развод…
— Как это?! — испугавшись этих слов, брякнул кружку на стол, разлив по блестящей столешнице коричневую жидкость.
— А так это, — жена бросила на стол тряпку, — подала и всё. Мне нужно жить, а ты — не сухой, не мокрый. Так нам обоим будет лучше, уверена! Тебе женой твоя деревня будет или рыбалка, или лодка, — теперь она зло и фальшиво смеялась, — ты многоженец, вообще. И мне не мешай. И пейджер себе купи, вот такой, — она показала пластмассовый брелок, — удобная вещь. В магазине научат пользоваться. Как нам будет что-то нужно, сообщу.
Она словно заранее прорепетировала сцену и, надев плащ, уже у двери, ждала. Я заторопился, но, вытащив ключи, не удержался:
— Всё? Обратной дороги нет?
— Нет, конечно! Только, надеюсь, жилплощадь нам оставишь, такой мизер даже на две комнаты нормальные не разменять. А здесь же твой сын останется, сволочью не будь!
Мне захотелось заорать на неё или даже ударить, но, увидев в зеркале своё страшное лицо, вышел, бросив ключи под дверь…
Приехал в деревню и, как обычно проскочив вначале на берег, заметил, что вода очень быстро подходит, «утопив» уже метров двести дна. Вдалеке остров Могильный словно стал ниже — значит, уровень поднялся, снова на предстоящий год спрятав от людей свою трагедию и тайну… В душу полезла непередаваемая тоска, когда прощаешься с очень важным и родным, но объяснить себе и понять, с чем, не можешь. Обеспокоеный такими мыслями, пошёл к отцу. Батя, выслушав меня, завёл в предбанник и, налив из спрятанной бутылки самогона по полстакана, попросил:
— Давай выпьем, и я тебе свои мысли скажу по поводу жизни, твоей и вообще…
Проглотив горечь, минуту сидели молча: он, уверенный, что что-то нужно сказать, я, неуверенный, что хочу что-то услышать.
— Ты, Кир, не хозяин жизни своей, совсем. Ни весу в тебе, ни росту, ни голосу… И вот, думаю я, начни с себя, реши, что предпринять. Но только когда надумаешь, то делай, не отступая и не сворачивая, до конца. И надейся только на себя, пока в людях разбираться научишься. Это самый дешёвый, из правильных, но самый рисковый путь. Один ведь в поле не воин… Только одному лучше, чем абы с кем, учти. А я, пока жив, помогу!
Он налил ещё, и мы долго, до сумерек, сидели молча, благодарные друг другу за это молчание.
Утром меня разбудила встревоженная мать, которая, в волнении, говорила всегда непонятно.
— Кир, вставай, там тебя парни зовут, может, что, не дай Бог, ненужное случилось…
За тополями, несмотря на ранний час, собралось много народа. Частью это были взрослые мужики, ещё державшие коров и ждущие со своими терпеливыми бурёнками пастуха Толю Тутсина, чтобы проводить их в стадо, бредущее по пробивающейся на берегу первой весенней траве. В центре внимания были Вакула и Латок, пьяные до того сильно, что совершенно серьёзно пытались показать себя трезвыми.
Вакула увидел меня и, отталкивая более высокого Лёху, торопливо рассказывал, будто был здесь один:
— Я и говорю, деньги есть — выпить не с кем! А Скворец мне: пошли на остров да пошли. Уж почти уболтали, хорошо, Латок попался, с ним проще, на берегу загудели. Скворец же вечером, уже к темну, ушли, и тихо совсем было. А днём-то вчера ветер с кордона — шугу в кашу перемешало и волна — метра два!
Он, задохнувшись, закашлял и пропустил вперёд Латка, в сапогах и брезентовом отцовском плаще с оторванными пуговицами. Этот говорил медленно, но веско, периодически откидывая лацкан плаща, показывая болтающийся на худой шее старый бинокль, с вытертой до железа тысячей рук краской.
— Я ему сам говорил: мол, не надо… ещё холод, да «Время» ветер обещало! Но где там, молодая кровь кипит… Друг к нему приехал, вина взяли и на гребках впрямо. Обещал вчера в обед вернуться: дело, говорит, серьёзное у друга, нужно быть тут. Однако вчера мы с Юрой, — он наконец пропустил из-за спины Вакулу, и тот, потеряв упор, проскочив круг, неуклюже упал, — мы с Юрой периодически выходили с проверкой! Но — нет. Так более того, с вечера поднялся сильный ветер и чтобы решиться пойти в шторм на такой, как у них, лодке, нужно быть дураком! Или пьяным…
Все вокруг, остерегаясь скандального, неловко пытающегося встать Вакулу, скромно посмеивались, предполагая весёлое или хотя бы неожиданное окончание истории.
— Ну и что, дождались, нет, где они? — Я попытался ускорить процесс повествования
— А вон, — Вакула, наконец поднявшись, протянул синюю от наколок руку в сторону воды, — там кто скачет?
Латок, молча сняв с шеи бинокль, протянул мне. Я примерился к видавшему виды «Цейсу» и совершенно отчётливо правым глазом, левая линза была расколота, увидел бегающего по песчаному берегу острова человека. Он явно хотел быть увиденным, подбегал к воде, подпрыгивая, махал руками, потом возвращался от воды к острову, но, стараясь не слиться с деревьями, в него не входил. И уж явно, что подтверждало его отчаянное положение, — человек был в трусах.
Что-то трагически-жуткое, несовместимое со здравым смыслом, было в этой мультяшной фигурке, карикатурно пляшущей на пронизывающем стылом ветру. Неужели это Скворец? И старое кладбище уже назначило нам цену за варварское поведение?!
— Понял, Киря, — Латок знал, что я думаю, — на улице-то ноль! Шуга не растаяла, лёд поутру в заберегах. А он, — Лёха теперь уверенно ставя точку, ткнул пальцем, — голый! И один! Значит, беда?!
…Не дойдя метров триста до острова, мы узнали Скворца. Саня был в трусах, в намотанном на тело целлофане, повязанный по поясу гнилой верёвкой. Скорее всего, эта самодельная одежда позволила ему, лазая в воде, не замёрзнуть на ветру. По его поведению было понятно, что случилось самое страшное. Парень, входя по пояс в воду, взвывая волком от холода и отчаяния, торопливо выбирался обратно, но, пробежав немного вдоль заберега, снова лез навстречу нам. Не дав причалить, он схватился за борт и чакая зубами, наверное, в сотый раз за ночь, вспомнил, что случилось, рассказывал это теперь нам, крича простуженно и сипло.
— Мы на озере в острове день просидели, карась не пошёл. К вечеру и вакса кончилась, и рыбы нет — решили домой. Да всё нормально было, только темень. Откуда накатит, не видно, лодку не удержать, вертит. Устали шибко, решили курнуть, а на ветру не прикуришь. Он ко мне наклонился, тут бульк — в воде, будто выдуло нас за корму… И ничего нет, ночь кругом — да вода, вода, вода…
Скворец хрипло заплакал, кутаясь в привезённое нами одеяло, потом замолк, просил прикурить и глотал густой дым, надеясь заглушить боль. Через минуту спохватился: — Водка есть? — не дожидаясь ответа, продолжал, будто проживая снова.
— Саня рядом, испугался, но вроде держится… Кричу ему: раздевайся, слышит — нет, не пойму, сам под волну повернулся, поднырнув, сапоги с ног содрал, потом ещё раз — куртку, штаны болоньевые утеплённые. Легче стало держаться, пытаюсь ему орать… Вижу, впереди вроде голова мелькает, гребу вдогон, но вижу-то как? Ничего не вижу! Всё на автомате, и значит, он также… Понимаю, что свитер тоже нужно сбросить, опять ныряю, а когда пытаюсь подработать ногами, чтобы всплыть, вдруг дна касаюсь, такое счастье не испытать больше никогда!.. Воздух хватаю и снова ныряю, ногами вниз — земля! Ещё раз, ещё, теперь волнами бьёт, на мель катит. Но в воде не встать, с ног валит, не удержаться. Выполз на берег, отдышался, но куда идти его искать, не знаю: гул вокруг, брызги и холод, словно огнём жжёт — сдохнуть проще. Когда почти закостенел, до острова добежал, от ветра вроде спрятался, но теплее не стаёт. Ползком пробрался вглубь, траву нашёл сухую, залёг в неё, но земля холодная, кости будто выворачиваются… Сколько мог терпел, а по рассвету на ту сторону острова перешёл, там загородь летняя вокруг стола сколочена, спрятался в ней. А как совсем рассвело, в салафан замотался, обратно пришёл, знал, что заметите…
Скворец, согреваясь, начал растягивать слова, часто зевал, хрустя челюстью, и наконец уснул, забыв на это время боль.
* * *
Уровень воды в этом году действительно поднимали стремительно. Все заинтересованные давно стаскали лодки к воде, но из-за «суеты», связанной с поиском утопленника, первое время ставить побаивались. Ситуацию облегчил сам главный рыбнадзор, Илья Иванович, появившийся буквально на третий день поисков. Он, словно рачительный хозяин, остановив уазик у самого берега, выйдя, потянулся, картинно оглядевшись, словно случайно заметил нас и, открыто заулыбавшись золотым ртом, показательно трогая руками пистолетную кобуру, двинулся в нашу сторону, издали начав укорять:
— Вот, пожалуйста, в рабочее время, вместо того чтобы пахать поля, у них собрания без конца — хорошо живёте, селяне…
Скотник подошёл со всеми, не пропустив ни одного, поздоровался за руку, расспросил и выслушал будто в первый раз наши новости. Потом, как к старому знакомому, обратился ко мне.
— Что у вас нонче так неспокойно? То пожары до небес, то утопленники. Время работать, а вы топчетесь на берегу баранами, — и, повысив голос, донёс всем: — Нужно найти этого бедолагу по-скорому, да спокойно работать! Я обещаю, вас прикрою, если что, в плане выхода на воду, конечно. У вас здесь пока хорошо, течения почти нет, пробуйте кошками, якорите, не останавливаясь. Всё одно поднимите, где-то он тут, лежит себе спокойно, а время идёт. Вам самим же невыгодно ждать…
Скотник, не прощаясь, уверенный, что его услышали и поняли все, быстро прошёл в машину и, тронувшись, махал в окошко рукой: давайте, давайте.
— Вот смотри, сука, один полкает, без свидетелей. Невыгодно Иванычу, когда браконьер вдруг не работает. Начальство по голове не погладит…
Все понимали, что его слова — это именно толчок к движению, вызов на соревнование, где нам нужно украсть, плюнув на закон, пытаясь заработать, — другим, прикрываясь законом, проконтролировать это воровство, — заработав на украденном нами…
В этот же день в воду полезли все, днём немного плавая в поисках утопленника, ночью вытягивая сети, полные рыбы
Саню нашли через неделю, когда майское горячее солнце немного прогрело воду. Его тело всплыло в тихий день, примерно в том месте, где показывал Скворец, и плавающие в поиске вдоль острова дежурные мужики через час затащили тело на берег, где ждала родня погибшего. За неделю в холодной воде видимых изменений с трупом не произошло, и мать в отчаянной надежде трясла парня, гладя мокрые волосы и роняя голову на грудь, пытаясь услышать стук сердца. Однако совсем скоро кожа начала, набухая, сереть и к обеду, оторвав бедную женщину от сына и замотав тело в брезент, неузнаваемого уже никем утопленника увезли на экспертизу.
Меня смерть Сани поразила глупой и нелепой будничностью. Хотя, возможно, я стал привыкать к страшной и почти неизбежной закономерности. Если есть вода — должен же кто-то в ней тонуть?!
На прощание с Саней, которого мать решила похоронить на нашем кладбище, собралось вдруг очень много народа. Мужики и парни, даже не видевшие покойного в жизни, но за неделю поисков представляющие его давним знакомым, а тем более, кто его знал, собрались в маленькой ограде его тётки. Гроб, уже из больницы, был наглухо заколочен, с прикреплённой на крышке фотографией покойного. Именно поэтому всё происходило непривычно скупо и быстро. Родне, выплакавшей все слёзы, плакать уже не хотелось, и через час, закопав гроб с неизвестным содержимым, но с фотографией улыбающегося Сани, народ вернулся к поминальному столу.
Скворец ходил между людьми потерянный, убеждённо рассказывая всем о случайности и глупости произошедшего. Поминающие слушали его внимательно, но при первой возможности отходили в сторону. Скворец, как заговорённый, цеплялся за другого и повторял рассказ. Посидев за столом, он ушёл за сарай и долго плакал там, поливая солёными слезами молодую яркую крапиву.
Дома отец рассказал, что перед автобусом приходили Татарин с тётей Люсей, замотанной платком и с красным лицом.
— Сказали, что по больницам пробегутся, сильно обожглись, через неделю — назад. Олег за сторожа остался, просили как-нибудь проведать…
Затем батя, узнав, что я всё же хочу продолжать рыбачить, предложил:
— Давай сегодня к вечеру баньку сладим. Сейчас природа тёплая, она скоро созреет. Мне хочется тебе одну историю рассказать, которая на моих, вернее, на наших с матерью глазах произошла. Может, она поможет тебе что понять.
Мне действительно вдруг захотелось попариться, а потом, лёжа в предбаннике, слушать ба́тины — немного с лукавством, но, несомненно, обдуманные и честные мысли.
Парился я долго, в несколько заходов, сначала греясь до пота и остывая, потом под веником. Отец же сидел в предбаннике, потягивал свою сладенькую лёгкую настойку на магазинных дрожжах, всё лето зреющую у него в смородине, и рассказывал мне историю из жизни, которая, как он решил, должна была чему-то научить. Зная, как я парюсь, он говорил непрерывно несколько минут, потом терпеливо ждал меня, вспоминая продолжение, чтобы, как только выйду, продолжать без запинки.
— То было в середине семидесятых, плюс минус ерунда, точно можно на памятнике посмотреть, — он, поняв, что не с того начал, отхлебнул из стакана, прикрыв глаза, щёлкнул пальцами и исправился: — А вот не так, чичас заново начну.
— Началось всё с того, что переехали мы с матерью твоей, моей женой, в новый дом! В совхозе участок выделили, материал предоставили. А строили мы с матерью сами, два года, в свободное время. Мы, конечно, праздник организовали — родню, гостей позвали. И среди всех приехала племянница матери твоей, Тамара, молоденькая девушка, но, знаешь, он красноречиво показал руками, — бабёнка уже такая, красивящая и всё в ней есть! Ну, понятно, тебя потискали, выпили понемногу за всё хорошее, молодые на танцы убежали. А у нас там парень был, год как из армии, да словно в ответку ей: красивый, весёлый, духовитый, работящий — всем на зависть! Звали его Вовка Гребеньков, и был он из семьи, где пятеро детей, единственный сын, с детства женским полом избалованный. Ох и загорелась у них любовь, как порох дымный. Где и огонь, и гром, и сила! А ещё бы… За тем все деревенские девчонки — только моргни, а эта появилась, как с другой планеты! Но, к чести, как вцепились друг в дружку, так держались до конца…
Отец предусмотрительно замолчал, я пошёл калиться. Через десять минут батя продолжил.
— Поженились они, вскоре две девчоночки появились, раз за разом, значит, по любви. Жизнь продолжается. Вовка — сварщик первостатейный. Вот лет уж к десяти прошло, поехал он в соседнюю деревню, вроде как в командировку, два помощника с ним, друзья, стало быть. Ну и закружилось там у них, без присмотра остались, кровь молодая искрит! И попросили их однажды новые подруги рыбки поймать, вода же вроде вот она, под боком. А этим что? Уж если показывать себя, то со всех сторон. Они на следующий раз из дома прямо по воде и подались, чтобы сразу дело обстряпать. И пропали…
Я, не ожидая такого поворота, немного даже растерялся.
— Как пропали, тут до соседнего совхоза одиннадцать километров по воде, на вёслах три-четыре часа.
— Да вот хоть двадцать минут, пропали и — всё. Через две недели Вовку нашли, первым. Но лето, сам понимаешь, что с ним стало в горячей воде. Опознали его только по ремню на брюках, с инициалами… И точно, как сегодня, гроб закрытый, горе без слёз — выплаканы — да надежда страшная: может, не он?! Вскоре второго опять по каким-то приметам узнавали, а третьего вообще к осени. Уже просто, что должен быть, совсем не узнанный, для счёту…
Отец, видя мою растерянность от рассказа, встал от стола и теперь уже всё объяснил:
— Не понятна мне, сына, жизня наша нонешняя, зыбкость постоянная, словно по болоту дорогу тропи́шь?.. Когда первенца дочку, да погодя сына сродили, не думал я о будущем, верил, что только лучше будет, только спокойнее и сытнее… И работал потому, как трактор, ни на секунду мотора не глуша. Счастье было осязаемо, — отец, закрыв глаза, правильно и чётко произнёс трудное слово, — потому и радость была. Жену, мать твою, любил и люблю как жизнь, самое родное и важное. Потому и ещё ребятёнка затеяли, — отец смотрел на меня и улыбался, зная, что понимаю, теперь разговор обо мне. Он сделал ещё глоток и, посмотрев стакан на «просвет», удовлетворённо продолжал. — Я тебя, сын, родил поздно, в сорок с лишним, да мать немного моложе. И теперь ой как не хочется зыбкости этой — боюсь я воды. Всё, говорят, из неё вышло и опять в неё вернётся, нужно ли? Мать по утрам к иконке обращается, покоя ей нет, может, найдёшь другую себе работу, по земле ходя. Не прощает вода ошибок, нет у неё авторитетов. А ведь мужики тоже не просто так — с пелёнок на воде росли, но одна ошибка и — всё, шансов нет, как у сапёров.
Отец выпил последний глоток, отодвинул стакан и устало, словно уже не надеясь на понимание, закончил:
— Не думал, что в старости покоя мне не будет. Но… не слушай меня. Вижу, что вас сейчас, всё поколение, от земли оторвало. И наука, что меня отец учил, вам уже не подходит. Потому, — батя встал, ткнув тяжёлой рукой в стол, — делай, как считаешь правильным. В конце концов, ты сам отец, тебе теперь решать за свою жизнь! Мы с матерью всегда за тебя, за вас! — Он, чуть пошатнувшись, вышел, забыв, что тоже хотел «погреться» в бане.
Ночью долго думал… «Жизнь не останавливается, даже если что-то заканчивается. Нужно многое понять, через что-то перешагнуть, с нерешаемым смириться. Но останавливаться нельзя! Пусть кончились отношения с женой, но ведь есть сын, и для чего в конечном счёте всё начиналось!.. А потом, мне тридцать — и в этом моё преимущество во многом и над многими!..» Засыпая, намечал планы на первое время: успокоить родоков, заработать денег, построить дом… А уж потом! Явственно всплыла Лада и, засыпая волосами, тихо говорила: «Я же не там осталась, а к тебе пришла…» Она целовала губы, но губы жгло, словно огнём. Открыл глаза: напротив, на подоконнике жмурится кошка, недовольная, что занял её подушку. Через незадвинутую штору солнце горячо целует лицо: «Вставай, вставай, всё продолжается!»
* * *
Оторвать местных мужиков от хозяйства, даже на короткое время, было делом проблематичным. Почти все ещё держали скот, засаживали огромные, до двадцати соток, огороды, в принципе не понимая, как покупать в магазине продукты, которые можно вырастить самим. Потому их рыбалку, больше как попутный заработок назвать нельзя. Но уже многие, уловив пока малоизвестную, но, несомненно, безграничную власть денег, начинали жить по другому закону: заработаю и то, что нужно, куплю. Здесь «заработаю» было равносильно «украду»!
Макар, всё-таки заставив свой организм жить по старой, с наличием курева и алкоголя, схеме, купив лодку с немощным пока мотором, тоже основал базу на острове, недалеко от меня. Как ни странно, работать с ним согласился Веня, вернувшийся буквально через неделю, весёлый и воодушевлённый. Оказывается, в свободное время он писал стихи и, набрав целую тетрадку, отнёс их в известный журнал, где обещали через месяц дать ответ.
Пропивший и раскидавший «куда полетело» свою долю, чуть не сгоревший вместе с Латком от польского спирта Вакула согласился поработать с ними «временно».
— Двум волкам, — он кивал на Макара, — в одном логове не ужиться. Чичас за лето-осень бабок с Латком набьём и тоже движочек сладим лёгенький, типа «Ветерка». Там уж посмотрим, кто тут рыбак правильный…
Они с Макаром часто пили горькую и только по какой-то счастливой судьбе оставались здоровы после «пацанских» разговоров. У Вени хватало ума в такие моменты к ним не лезть. Чаще всего он приходил по острову ко мне и, взяв лёгкую шпонку, уплывал на соседний остров. На этом островке, отрезанном от основного осенними штормами, ему приглянулась огромная берёза, наклонившаяся над водой. Вот около неё или даже забравшись в крону, он подолгу сидел, что-то вписывая в тонкую тетрадку.
Сам я работал с двадцатых чисел мая вполсилы, один растягивая по камышам полтора-два километра сетей, благо уровень воды в этом году позволял. Рыбу из сетей выбирал ночью на острове и рано утром вывозил на берег, где по предварительной договорённости сдавал по очереди перекупам, обычно Серёге или Ваньке.
Иосиф после весенней сделки больше не приезжал. Мысли о Ладе становились постепенно безболезненнее, скромнее и реже, не вызывая уже томительного мужского предчувствия. Много сил и времени занимало благоустройство базы, где решил всё же наладить уже большие, по примеру Татарина, коптильни.
Недели через две вспомнил, что обещал навестить Олега, и, взяв Веню, в очередной раз сидящего под своей берёзой, пошли на «татарскую» стоянку.
Вокруг Коровьего, по ещё кое-где видным следам весеннего пала сплошным ковром стояла густая ярко-зелёная поросль молодого камыша, создавая пейзаж фантастической красоты и радости неудержимой силы жизни. Олег, наверняка заметивший нас издалека, появился неожиданно, сильно хромая на правую ногу, но только когда несомненно меня узнал. Сразу стало понятно, что с ним недавно произошло что-то серьёзное.
— Ладно ты, Килилл, но плохо, — я думал мама с папой. Их долго уже нет, целый месяц… — И он заплакал, притягивая лодку.
Через час, угостив бедолагу полустаканом спирта из бортового НЗ, мы слушали его рассказ, словно криминальную милицейскую сводку.
— Папа с мамой уехали, говолят, жди немного, ещё листья не вылезут, велнёмся. Я жду, день, день, ещё потом лаза тли. — Он, жадно откусив от бутерброда с колбасой и сразу оправдавшись, — вкусно, — продолжал: — Сало кончилось, сухали тоже, вместо чая тлаву пью… и лыбу солёную ем. А потом лодка подошла большая, тли мужика весёлые, доблые!.. Они поздоловались и есть стакан, говолят? Я говолю, есть. Они выпили и мне дали выпить, тли лаза и ещё. Потом я опьянел и уснул…
В общем, эти мужики, появившиеся через неделю после отъезда хозяев, напоили Олега и, пристегнув его наручниками за ногу к огромному, пудовому яхтному якорю, найденному и притащенному на базу по весенней отмели самими хозяевами, украли всю наработанную ими за весну рыбу. Татарин, не имея возможность таскать улов на берег, рыбу просто солил в огромных ямах и, закрыв полиэтиленом, сверху заваливал снегом. Уже поверх снега накладывал камыш и густые сосновые ветки, что позволяло сохранять рыбу, в основном судака, до июня в отличном, слабосолёном состоянии. А по открытии навигации солёнка коптилась и без всякого риска продавалась по более высокой, чем свежая, цене перекупам.
Так вот, каким-то образом узнав об этом, лихие ребята опорожнили все ямы до одной, словно украл рыбу у себя сам Татарин. Олег же, проспавшись, понял, что приговорён к голодной смерти, так как ходить с огромной чугуниной на ноге ему из-за болезни и так ходящему с трудом, не получится. Его слова о мучениях и борьбе за жизнь вызвали у нас с Веней слёзы.
— Я ползу сначала. Потом ногу подтягиваю с железкой… а поднять, чтобы идти с ней, совсем не могу. Сначала ногой длыгал, думал, полву цепь, до кости кожу содлал, кловь клугом, больно. Вспомнил, что у папы молоток в сенках в ящике, туда полез, но челез положек пелелезть не получается. И олал, и плакал. Встану кое-как, но падаю в сенки, а нога на улице. Так и уснул в пелвую ночь… Плоснулся под утло, пошевелиться не могу, замёлз, как мамка говолит, в кость… Еле встал у двели, делжусь за стену, плачу… В туалет захотел — а как? Плямо тут, в столону, цепь оттянув… и нагадил, — парень, убрав со рта слюни и попросив ещё спирта, с надрывом продолжал:
— Солнышко взошло, смог пелевалить яколь челез полог… А там глина утоптана, дотянул до ящика с инстлументом… молоток нашёл и на колуне лаздолбил цепочку, а кольцо — нет, так на ноге и висит!
Олег, скуля, закинул ногу на лавку, задрал разорванную штанину и, отмотав тряпку, пропитанную ржавой сукровицей, открыл рану. Нога от ступни до колена была опухшая и воспалена, с рваными, прокисшими кусочками кожи. Стальное кольцо наручников от постоянных дёрганий затянулось до крайне возможного положения, перекрыв поступление крови в ступню, отчего последняя напоминала теперь натянутую на ногу синюю калошу… Само кольцо даже не шевелилось, сжатое опухшей плотью.
— Вот гады. — Венька вскочил и, обежав стол, надеялся внимательно осмотреть рану. Но прикасаться к ноге или, вернее к тому, что раньше ею называлось, Олег не давал, заранее взлаивая по-звериному в предчувствии боли.
Венька подмигнул, и я, поняв, долил спирта в кружку совсем уже пьяному парню. Выпив, страдалец неудержимо плавно потерял сознание, плаксиво бубня о своей бедовой проблеме.
— В больницу не надо, папа с мамой плиедут, будут лугать… мне железку снять, кот велнётся, ланку залижет.
Дальше всё происходило под руководством Веньки, удивившего меня в очередной раз. Он сразу, с упорством человека, понимающего, что делает, взял происходящее в свои руки.
— У меня на базе аптечка, там новокаин, пенициллин, шприцы и всё прочее. Только нужно кольцо снять, тогда, возможно, ему получится помочь.
Вскрыв ящики с инструментом, мы нашли у Татарина хорошую немецкую ножовку по металлу, на что Венька удовлетворённо отреагировал:
— Вот что значит человек продвинутый дядя Володя и дальновидный!
Подтянув бесчувственного Олега под стол, мы привязали раненую ногу к лавке скотчем, исключив ненужные сейчас помехи. Под самое кольцо, с трудом прижимая опухшее тело, подсунули широкую, но тонкую ручку супной поварёжки, обезопасив этим место для распила. Пилили по очереди, ответственно и аккуратно, оттого довольно долго. В процессе операции «больной» пришёл в себя и, открыв глаза, совершенно трезво и внятно попросил: — Отлезайте, только спилта дайте…тли литла, мне не больно будет, — потом снова пьяно потерял сознание. Когда, наконец, разрезали кольцо и освободили ногу, Венька пошёл на лодке за лекарством.
У меня было время осмотреть ещё раз базу Татарина, вернее, что от неё осталось. Дом не сгорел чудом. Огонь прошёл буквально в двух метрах, и только отсутствием ветра можно было объяснить этот счастливый случай, хотя от жара в окне полопались стёкла. Баня, стоявшая впритык к камышу, сгорела дотла, и только железная печь с высокой трубой обозначала её прежнее присутствие в чёрном квадрате, окружённом светло-зелёной травой. За пустыми свиными летними загонами из вкопанных столбов, обшитых длинными строгаными прожилинами — большая яма коптильни с нависшими над ней объёмными железными ларями на швеллерах с неплотными крышками. А по обрыву берега вдоль широкой тропинки — ямы разграбленных ворами погребов.
— Одна, вторая, третья. — Я считал, пытаясь определить масштаб работы, проделанной Татарином, и, как следствие, объём украденного. — Четвёртая!..
Даже по самым моим скромным подсчётам, в четырёх ямах на берегу и в пятой, под домом, рыбы было не менее пяти тонн. И понятно: чтобы вывезти всё это, нужна была не одна лодка, много времени и народа. Примерно прикинув сумму денег даже по свежей рыбе, я ужаснулся.
— Татарину повезло, что его с женой не было на острове! Лежать бы им сейчас в одной из этих ям или на фарватере втроём на глубине, привязанными к известному якорю… Олег же, как не представляющий опасности, вообще отделался детским наказанием!
Услышав звук мотора, я поспешил к дому. Веня приехал не один. С ним в лодке сидел бледный Макар, пытающийся перетерпеть «всухую» похмельный синдром. Он, по обыкновению, орал ещё издали, замолкая только на приступы головокружения и сухие рвотные позывы, которые провоцировала «морская болезнь» из-за незначительной качки в лодке.
Серёга показушно бодро выскочил, поздоровался со мной за руку, мельком оглядел лежащего на брезенте Олега и высказал свою теорию произошедшего, захватив объяснение своего появления здесь.
— Я бухать решил тормознуть, уже тяжело… Вакуле маленько спирта оставил, вареньем разведённого, пусть лечится. Лодку на цепь посадил, а то в деревню уполкает за добавкой, — и сразу уже без сомнения…
— Это война. Она давно началась, только мы ещё ссым себе сознаться. Воры дурачку-то голову не отрубили потому, что он всего лишь дурачок. У него спроси, кто был, он ответит «тли большие и доблые». — Макар презрительно плюнул, сел за стол и понюхал кружку. — Анестезин? Одобряю, — и уже с юмором, — доза выбрана правильно!
— Слышь, Серый, а он ведь так и сказал, — трое больших и добрых. — Я сел напротив за стол.
Венька разбирал аптечку, раскладывая медикаменты по столу.
— Он другого счёта не знает — три да больше. А если водки ему наливают, значит, добрые. Только Володе здесь теперь не жить, вернее, не работать на себя. Чую, новые хозяева сюда пришли.
Веня умело развёл пенициллин и ловко, как медбрат, разделив на две инъекции, уколол ногу сначала чуть сбоку провалившейся в опухоль бабки, потом, перескочив открытую рану, выше — в рыже-синий нарыв. Олег открыл глаза, но испуганно молчал, скорее всего, нас не узнавая. Добровольный врач раздавил в ложке две жёлтенькие таблетки, аккуратно посыпал этой пылью рану и, обернув ногу большими мытыми листьями подорожника, плотно повязал всё бинтом.
— Через три часа ещё укол можно, не открывая рану, — Веня сказал это как профессор мединститута.
— Ты чё дразнишься, — Макар продолжал с удовольствием нюхать кружку, — почему тли, а не четыре?
— Потому, что два дня, через три часа по уколу, — твёрдо проговорил Веня, — или заражение гарантировано. Ещё желательны перевязки.
Но окончательно проснувшийся Олег ни за что не соглашался уезжать с острова, даже на короткое время, мотивируя тем, что «папа его накажет».
— Они тебя и так, дурака, наказали, благо, что живой ещё, — Макар ударил кружкой по столу, — дай, Киря, грамм сто пятьдесят спирта нам с Олежкой, выпьем за дружбу, а? Олега?
Тот согласно заулыбался и радостно заболтал головой.
Через полчаса мы, закрыв дом и спрятав под сосновым пнём ключ, тронулись ко мне на базу, где Олег будет проходить лечение.
* * *
Всё, что происходит в стране, я узнавал от бати, почему-то боящегося этих перемен. Он при каждом удобном случае читал мне короткую лекцию о «политике и вообще», как сам это понимал. Я видел: что-то происходило вокруг, но постоянный гон за мнимой удачей не оставлял времени даже на простые размышления. К тому же здесь, вдали от центра, изменения происходили медленно, именно по привычному желанию селян жить спокойно, «как-нибудь с Божьей помощью», по неписаному закону деревни, где все друг другу какая-то родня.
Но наступившая демократия — эта сладкая девка, с которой всё можно, — очень быстро запудрила мозги и развязала руки. Пока мы этого не видели, но, словно заговорённые, стремились к пресловутой свободе всего и от всех, ещё не понимая, в какую яму добровольно падаем.
Стали появляться целые группы праздных людей, которые, по нашим понятиям, вроде как бы ничего и не делали, но были всегда с деньгами, а, следовательно, на высоте. По островам организовалось много стоянок, где люди просто отдыхали, беззаботно прожигая жизнь с весны до осени.
Нам они не мешали и даже, наоборот, часто обращаясь за помощью или какими-то услугами, приносили дополнительный, довольно ощутимый доход.
Постепенно эти знакомства перерастут в дружбу, иногда в другие, более серьёзные, отношения. Но это впереди, теперь же всё только начиналось…
Татарин с женой приехали в середине августа прямо к нам на остров на незнакомой лодке с двумя мужиками. Уже почти здоровый Олег кинулся к тёте Люсе и, захлёбываясь слезами, стал бормотать о всём пережитом. Сам прошёл мимо, не взглянув на родственника, и обратился сразу ко мне.
— Я всё знаю, Кирилл. Где батя твой рассказал, где ещё кто. После придёшь ко мне, обтолкуем ситуацию. Нужно понять, что происходит…
Мужики оказались офицерами, дембельнувшимися из Афгана. Что постарше, седовласый с посечённым лицом — капитан, помоложе, тёмный, но также почти седой, в полевой старой, но аккуратной форме — с майорскими звёздочками. Я поздоровался со всеми за руку.
— Олега не гноби. Если бы не напился, его бы просто убили. Так что он не виноват, только очень тебя боится. Мы завтра придём после обеда с Макаром, посидим, конечно, поговорим…
Вечером в деревне узнал, что у Латка умерла мать и, сдав рыбу, пошёл к нему. Латок сидел посреди ограды на крышке погреба, замещающей ему и лавку, и стол, с банкой браги и нащипанными коротенькими перьями свежего лука, сохнущими на крышке.
— Вот и всё, Киря, бабка моя осела. Как была на пятнадцать лет моложе бати, так пятнадцать и провдовствовала… Догнала его в возрасте и всё, не позволил больше. Как он в семьдесят, так и она четыре дня назад рождение справила. И вот… Захожу, сидит в кухне на порожке, голову прислонила к косяку, на коленях травка свежая гусятам нарвана. И улыбается… только глаза закрыты. Тронул, а плечо твёрдое. Выстыло уже, видать, с самого солнца сидела… Я-то со вчера в бане ночевал, выпимши был, чтобы не ругалась, на полку́ прилёг, вот как…
В анатомку женщину не возили, и через день мы похоронили её в тяжеленном гробу, сделанном Вакулой с дядей Саней. На жалобу могильщиков по поводу тяжести гроба Юркин отец, не стесняясь, ругался.
— Сухого лесу нет на пилораме. Раньше у любого прораба на стройке запас был, на всякий случай. Теперь — хорошо что сырого дали три доски. Сами окромили и строгали. Начальство только о сейчас думает, и потому, что возможно будет завтра, никому не интересно даже предполагать.
На поминки я не пошёл. Вокруг происходило столько интересного, что останавливаться и грустить даже на час не хотелось. К тому же ежедневный обязательный процесс сдачи рыбы и получения денег полностью поработил. Одно — гораздо хуже — двухдневный перерыв вызывал в душе неуправляемый и неконтролируемый процесс обиды, похожий на настоящую потерю денег. Вот их нет, но они могли же быть, если бы… В это «если бы» вкладывалось всё или почти всё, за малым исключением. К тому же стоило небольшое время не работать на своём негласном, известном всем заинтересованным, месте, как там сразу появлялся новый рыбак. И уже после двух-трёх его поставок вчера твоя территория сегодня становилась чужой. Потом спорь, доказывай, что мотор сломался или у соседа сына три дня крестили. Причём вчера ещё хорошие знакомые, запросто сегодня могли наглухо поругаться, с возможным боданием, где, как следствие, травмы и долгосрочные обиды…
Когда совсем уже собрался к Татарину, неожиданно появился Валерка. Он, не подчаливая к пирсу и с улыбкой показывая маленький конвертик, надуманно нескладно запел, заставив меня неподдельно заволноваться.
— А налей-ка мне сто грамм, тогда получишь телеграмм…
Он наконец подчалил и, взобравшись на пирс, продолжил свой танец прямо до стола у костра, закрытого от дождя и солнца брезентом.
Я выставил на стол начатую бутылку, схватил конверт и с непонятным волнением оторвал край.
«Здравствуй, родной! Валера повёз мужа к друзьям на остров, я осталась на берегу. Жду на машине за кордоном, надеюсь, сможешь приплыть».
Под строчками сначала было написано «твоя Лада», но «твоя» жирными полосами зачёркнуто.
— Я его к Косте на стоянку завёз. Они друзья, оказывается. Сейчас сам к ним занырну, там девчонок тьма, открытие сезона. Думаю, часа три посидим, потом повезу обратно.
Последние слова уже не слушал. Здорово, что мой тридцатый «Вихрь» хорошо заводится именно холодный.
Чёрный уазик я заметил издалека, но, когда подчалил к берегу, Лада съехала в прибрежную низину, скрывшую машину от случайных глаз.
Она вышла из машины, и уже издалека была видна её беременность. Наверное, она, заметив, как моё лицо из радостного превратилось в растерянное, чуть улыбнувшись, успокоила.
— Всё хорошо, не переживай, просто захотела тебя увидеть, очень. Скоро же совсем не смогу сюда какое-то время ездить. — Она плавно провела руками вдоль выпирающего живота. Я обнял её, и Лада так знакомо и уютно положила голову мне на грудь. — Очень скучала по тебе, любимый.
Потом мы сидели в машине и словно пытаясь сделать больней, объясняли друг другу, почему так получилось и что будет дальше.
— Это мой ребёнок?
— Скорее нет, чем да. У меня есть муж.
Я боялся положительного ответа, но, услышав отказ и даже поняв, что именно его ждал, теперь по-детски закапризничал.
— Ещё недавно ты совсем не хотела о муже вспоминать. Не мог же я всю зиму ошибаться.
— Не мог… Ты не мог, родной… сама опять ошиблась.
Я вдруг понял, что она приехала сегодня поставить точку в наших отношениях. И совершенно точно знал почему. Но всё же надеялся услышать от неё какое-то оправдание, даже ложь, которая бы немного реабилитировала меня, да хоть что, только не правду. Но Лада молчала. Откинув голову на спинку сиденья и закрыв глаза, она плакала, больше ничем, не выдавая свою боль.
Нужно было уйти. Возможно, тогда бы остался шанс на своё оправдание… но нет.
— Ты его любишь?
— Да разве это важно?! Гораздо важнее, что ты меня не любишь… Ты, целуя и лаская меня, ни разу не позволил себе быть со мной честным и, возможно искренним. Понимая, как утонула в тебе, не дал мне почувствовать что-то большее, чем страсть, не разрешил поверить в мою важность тебе?..
Она больше не плакала и сев прямо, теперь говорила, не торопясь и не повышая голоса.
— А с Иосифом всё не так, и возможно я в нём ошибалась?! Он наверняка чувствует и понимает что-то… даже больше. Но ни разу, — она повернулась ко мне и повторила, — ни разу не выказал сомнения, ни одного вопроса неудобного не задал. Потому что любит меня как женщину и уважает как женщину. — Она вздохнула и как-то по-девчачьи беззащитно закончила: — Вот!!!
Вредный мотор, не успевший остыть, долго не заводился. Я накручивал верёвку на маховик, дёргал её рывком, снова накручивал и рвал, всеми грязными словами в мире помянув не вовремя сломавшийся электростартёр. Когда он всё же загудел, с трудом успокаивая дыхание, включил скорость и поднял глаза. Женщина, лучше которой в жизни я ещё не видел, стояла на берегу и махала рукой, прощаясь. Дав газ, я больше не оборачивался.
Сначала направив лодку на стоянку Кости, с полдороги передумал и, пройдя вдоль острова, чтобы Валерка, увидев меня, понял, что разговор с Ладой окончен, я пошёл к Татарину. Казалось, что именно он меня сейчас поймёт и поддержит.
На стоянке было видно, что сюда вернулась жизнь. Даже кот, который в тяжёлое время мышковал где-то по острову, теперь лежал на своём любимом месте, у большого пня, недалеко от уличного стола. Сам дядя Вова, Олег и черноволосый офицер, которого Татарин звал Грек, восстанавливали баню, натягивая вокруг торчащей памятником печи брезентовую палатку.
Увидев меня, хозяин обрадовался и сразу потащил к столу. Бросилось в глаза, что Татарин сильно сдал, осел, потерял ранешный мужицкий лоск. Не в пример предыдущим встречам был не ухожен, с немытыми глазами в провалившихся щетинистых щеках. И вдруг — до неприятного суетлив, постоянно оправдываясь за только что сделанное. Даже Олег, не успев привыкнуть к такому «папе», виновато молчал, вообще не поднимая глаз.
Гость же, которого Олег в перевес Татарину называл «дядя Антоша», наоборот, сел барином, облокотившись на стол и крякнув в предвкушении. Ещё было видно, что в дом вернулась хозяйка: в тарелках на столе, прикрытых чистой тряпкой, жареная рыба, нарезанный ломтиками хлеб, свежий батун.
— Давай, давай, спиртика по пятьдесят, за начало восстановления, — хозяин трясущейся рукой, испачканной банной золой, разлил из солдатской алюминиевой кружки по трём рюмкам спирт, виновато ойкнул, — ой, героического сторожа нашего пропустил, — долил в четвёртую.
— Ну, Кирилл, спасибо, что не бросил, что вовремя приехал, Олежка рассказал. Так неудача, а могло ведь, опоздай ты, горе…
Все выпили. Солдат, зажевав лук и ломая о стол посохший хлеб, подал, наконец, голос.
— Конечно, не опоздал, к самому шапочному разбору! И не рискнул ничем, и подвиг совершил?!
Меня прямо в печень кольнули слова Антоши, но и ругаться, тем более бодаться, точно сейчас нельзя.
— Мне ордена не нужно, орденов сейчас дефицит. А кто на что горазд, думаю, время скоро покажет.
— А ты чё, мальчик, — майор поднялся над столом, — во мне не уверен?
Я тоже поднялся с другой стороны стола, и мы в упор смотрели друг на друга.
Татарин резко обежал стол и, на секунду вернувшись в того Татарина, которого я знал ещё буквально осенью, прервал наш не начавшийся поединок.
— Ну хорош, молодой да взрослый. Успокойтесь оба два, нам теперь делить нечего, пока… Давайте повторим ещё по два раза, чтобы «тли» получилось, как Олежа любит.
Он, зачерпнув кружкой спирт из стоящей рядом фляги, скоро и удивительно точно разлил жидкость по рюмкам. Антоша-Грек со снисходительной улыбкой сел, ловко со стола бросив в рот кусочек хлеба.
— Давай, по три…
Выпив, закусывали молча, и, чтобы скорей закончить, хозяин снова налил.
С плавным опьянением мне в мозгу заскребла злость, до того неудержимая, что, забыв слова Татарина, стал искать на лице Антоши место, куда нанесу первый удар. И только тут вспомнил о хозяйке: «А где тётя Люся-то… Сижу, пью, угощаюсь и хозяйке спасибо не скажу?»
Татарин, всунув мне в руку рюмку, с явно слышимой злостью пояснил:
— Они с Василием Павловичем вчера вечером сети поставили на крупного карася. А сегодня уже два часа, как проверяют. Вот, наверное, рыбы хапнули, — он по-обезьяньи присел, гадко скорчил лицо и покрутил перед собой открытыми пятернями, — кормильцы наши?!
Заметно хмельной Антоша громко, со взвизгами засмеялся и, явно куражась, подхватил, — в натуре, их за смертью посылать, кормильцы!
Я встал, не прощаясь пошёл к берегу, за мной, припрыгивая в хромоте, поскакал Олег. Он схватился за нос лодки и, помогая оттягивать, негромко, но с отчаянием свистел:
— Они с войны плишли, сейчас в отпуске. На лодке плиплыли и лужья с собой, с одним стволом. И две фляги спилта, и гланаты тли, одну в озело блосили, только тихо взолвалось, говолят, очень глубоко. А у дяди Васи ещё пистолет, он его в лодке, в балдачке плячет. Мне стлелять давали, тли лаза стлелял, не попал. А мамка с ним плавает, папа говолит тихо пло неё, — бл…дь!.. И говолит, что всё лавно убьёт.
Олег уже зашёл по пояс в воду, но пьяно не чувствовал этого, торопясь и захлёбываясь слюнями всё бормотал что-то, надеясь, что я его слышу, и боясь, что услышат на берегу.
— Ладно, Олега, отцепляйся… Я всё понял, буду чаще наведываться в гости. Мы же корефаны?!
Он с готовностью затряс головой, украдкой махая мне ладонью на прощание… Злой и полупьяный решил двигать на остров к Косте. «Может, кому в харю врежу, — думал, выжимая до отказа ручку газа, — или девки какие есть, свободные?!»
Тяжёлая надёжная лодка, выйдя на глиссер, как большая торпеда, — так мне казалось, — понеслась на другой конец поймы, к Косте!
У Кости праздника, какой я хотел, не оказалось. Молодёжь, задающая всегда тон, появится только в пятницу.
— Сегодня Иосиф приплывал с Валеркой. — Костя как-то виновато рассказывал, проведя меня под навес. — Хотя гостям всегда рады. Сейчас столик организуем небольшой, винца попьём.
На удивление, у них гостил Венька, приплывший сюда на шпонке. Увидев меня, он немного смутился, но выправившись, объяснил:
— Сегодня пораньше поставились, и с солнцем, Серёга сказал часа в четыре, снимем. Мы вот тут у костра, спать не будем, посидим. — Рядом с ним сидела красивая, намного взрослее Веньки женщина, как я потом узнал, сестра Костиной жены. Она мне открыто улыбнулась и шутливо пообещала:
— Обязуемся в три часа юношу отпустить — мы люди взрослые, не обманем.
Вино я пить не стал и, вспомнив, что сам сегодня не поставился, заспешил на базу.
— Хоть километр воткну. Всё не прогул.
* * *
Карающие органы не дремали. Рыбнадзоры, всякая другая инспекция и даже просто менты, иногда сами отдыхающие на природе, шугали рыбаков. Главное в такой «работе» быть уверенным, наглым, знать несколько фамилий и иметь при себе красную книжечку.
Сбиваясь в подобные бригады, отвязанные блюстители порядка, словно опричники, только на новый манер, разбойничали по округе, конкретно мародёрствуя и учиняя поборы. Ведь если человека, который нарушает закон, сначала испугав наказанием, но потом «войдя в его положение» и от своего имени разрешить украсть, он с благодарностью поделится… Понятно, что у таких групп были свои командиры, действительно служившие в тех органах, которые обязаны были следить за порядком на законных основаниях. Позднее, в конце девяностых, эти «командиры на местах» вообще трактовали закон так, как сами его понимали или как хотели, или как было удобно в этот момент и на определённом месте.
Хотя условного договора с инспекцией никто с нашей стороны не нарушал, к нам на берег зачастили проверяющие. По два раза в неделю, то утром, то вечером, вдоль берега проезжала машина с молоденькими милиционерами и обязательно рыбинспектор с корочками. Совершенно «обоснованно» проявляли внимание ко всему происходящему на берегу, начиная от машин, кончая приплывающими лодками. Стало много задержаний, тем более что при любой, даже у́дочной рыбалке, инспектора только по своему желанию могли завести дело. Правила самой рыбалки постоянно менялись, а здесь, именно где нужно, о переменах узнавали в последний момент. Рыбникам это выгодно и с какого-то момента стало выгодно ментам. Ведь если, к примеру, пятнадцать рыбок и сто рублей ущерба водным ресурсам — это административное дело, то двадцать рыбок и сто пятьдесят — это уже уголовное!
А отсюда — раскрываемость, погони, часто за теми, которые и не убегают. И как следствие — моментальное повышение в званиях, награды, карьерная лестница! И вот рядом с настоящими ментами, без оглядки рискующими своими жизнями в борьбе с расцветающим в девяностые бандитизмом, «вспухли» те, кто сделал себе карьеру в борьбе с деревенскими «дурачками», пытающимися выжить.
К тому же нужно учесть, что у простого деревенского мужика, остерегающегося всякого начальства, даже вид «власти» вызывал ступор и неодолимое желание каяться во всём, заранее соглашаясь почти с любым, даже абсурдным обвинением.
* * *
Алексею Павловичу восьмой десяток. Ухи захотел неожиданно, словно, как выразилась бабка, путной еды нет?! По правде, он четыре недели отлежал в больничке с шумами в сердце и именно там наскучался по ухе…
— А что, дадут на обед суп из неизвестных рыбьих голов и говорят, — уха! Давимся сидим с мужиками, в палате вонь — словно из клея пища… Но я-то знаю, что такое уха, какой у неё должо́н быть бульон, какой вкус!
В общем, выписали из больнички, он удочку в руки и на берег. А берег размыло — мель, клюют мальки с палец размером, беда! Но не пойдёт же настоящий хозяин, добытчик, за рыбкой с протянутой рукой, хотя многие, такое узнав и не осудят… Только не по-мужицки это… что он, совсем ослаб, что ли?
Павлович в деревянном гараже, где хранился ещё с семидесятых старый надёжный мотоцикл, нашёл «тряпошную», не модную теперь сеть и для проверки растянул на заборе. Увидевшая это бабка возмутилась.
— Ты вчера только от сердца отлечился! Забыл? Если уж такая охота ухи, давай сама схожу к кому-нибудь, спрошу, коль тебе неудобно, зачем рисковать будешь?
Дед упёрся: «Чем рисковать-то, неопытная! Вечером штаны спущу, за камышами вдоль берега по пояс глубины, поставлю, а утром сниму. Сетюшка хоть и старинная, а пяток карасиков возьмёт точно! Вот и уха — как есть, самая что надо!»
Бабка сдалась, решив не портить нервами дедово сердце.
Вечером Алексей Павлович, по первым сумеркам, сняв, как и обещал, штаны, протянул двадцать пять метров «доисторической, тряпошной» сети вдоль редкого прибрежного камыша… Вернувшись, покемарил на веранде в прохладе и по зацветающей зорьке, взяв старое самодельное, в ловких ножнах шило, которое каждый год использовал для ремонта пимов, и крапивный тяжёлый мешок, подался с проверкой…
Утром было прохладнее, чем вечером, но, немного постояв в воде в привычку, отгоняя пытавшихся позавтракать им комаров, «браконьер» полез к сети. На его радость, сразу у кола, под первым поплавком, висел большой, граммов на четыреста, карась… Дед долго и аккуратно его выпутывал, остерегаясь, освободив от ниток, уронить. Наконец толстолобый, блестящий красавец был помещён на самое дно мокрого мешка, и рыбак пошёл дальше. К разочарованию, в следующей половине рыбы не было, но дальше чувствовались сильные потяги, и дед заторопился. Приподняв повыше сеть с захлёстнутым на повод камышом, дед с восторженным удивлением увидел большую щуку.
— Вот те на, привет, кума, — прошептал он складно и, подтянув ближе, чуть не закричал, растерявшись… рыба была килограмма на три.
Поняв, что с живой ему с ней не справиться, он полегоньку подтянул за повод голову громадины к себе и, удостоверившись, что запуталась она плотно, взял минутный передых. Во-первых, нужно было, замотав мешок, чтобы не убежал карась, приткнуть его на время выбора щуки на камыш, во-вторых достать из грудного кармана шило и снять с него защитные ножны. Щука, надёжно зацепившись челюстями, достаточно спокойно стояла, плавно шевеля огромным, словно весло, хвостом. Дед, притянув к себе рыбину, рассчитанно поставил острие шила чуть ниже окончания головы и уверенно резко прижал до ручки. Десятисантиметровое жало, с хрустом протыкая мышцы, мягко вошло в плоть щуки. Рыба сильно — раз-два — ударила хвостом, окатив рыбака, на несколько секунд покрылась волнистой дрожью, буквально сразу мёртво потяжелев, обвисла в сети.
Не боясь больше, что добыча уйдёт, охотник, отпустив сеть, сунул на место шило, вдруг почувствовав, что зябнет, быстро выпутал рыбину и, запрятав её в мешок, пошёл обратно. За сетями он решил прийти завтра в вечер: может, ещё карась влезет, тогда совсем хорошо — на месяц рыбой обеспечены! «А бабка-то, пойду, спрошу», — дед ехидно её передразнил.
Вокруг было совсем светло и тихо: природа ждала первого взгляда солнца, чтобы ожить тысячами голосов, проснуться миллионами глаз.
Старик, словно буксир, тянул за собой здоровый, распластанный по воде мешок и любовался видными в нём буграми рыб. Он, спиной вперёд, добрался до мели и, повернувшись, осел в воду на колени. В двадцати метрах на полосе, разделяющей воду от суши, его ждали два мента, со звёздами и в фуражках. Чуть дальше стояла цветная машина с заметными, но не понятными деду людьми.
— Доброе утро, гражданин, браконьерим по-малому?
— Доброе, — дед поднялся и стоял с голыми белыми ногами в мокрых семейных трусах и сверху в тёплой болоньевой куртке, — нет, да, помаленьку, на уху…
— Я тоже хочу ухи, особенно под рюмку водки, но не позволяю же себе противозаконные действия, — который пониже, взял инициативу на себя, — а вам что, наши законы не писаны?!
В машине раздался звонкий женский смех и мужское шиканье.
Дед растерянно топтался в прохладной утренней мели, но вразумительного сказать не мог.
— Да, вот, из больнички, бабка же предупреждала, стыдно просить… сам с усам… на уху-то, поди, ничё…
— Интересно, — теперь подал голос высокий, расстегнув китель и засунув большие пальцы рук под ремень, — тому на уху, другому, пятому?.. и к чему придём? Как сказал коллега, к беззаконию. — И он словно озвучил приговор: — Давайте, составляем протокол, хватит о высоком, кому-то и дело делать…
Дед, словно ударенный, вскрикнул и, опять упав на колени, с отчаянием зашептал:
— Да кого здесь, робяты, кого… рыбы-то, совсем, — он вытряхнул улов на воду, и карась на боку живо зашлёпал кругами, пытаясь плыть, живёхонький — я его вглубь, и бывай…
Старик схватил карася, поднявшись, сделал три шага от берега, прижимая добычу к груди, упал пластом в воду, теперь держа карася одной рукой, второй упирался в проваливающееся дно, пытаясь встать. Проползя в воде несколько метров, отбросил рыбу и даже как бы отряхнул руки, улыбаясь, обернулся: «Вот, вот и всё! Он же живучий гад, рыба такая сволочная, карась звать, его чистишь через день, а он скачет, будто спал всего…»
Дед, задыхаясь, подошёл к лежавшей бревном щуке, не сомневаясь в правоте, ухватил её под жабры и, крякнув, поднял.
Весь измызганный глиной, насквозь мокрый, он, словно заговорённый, шёл к ментам: «Но эту-то возьмите, я её ткнул, чтобы не билась, ишь как. А то, можа, тоже бы чичас плыла, да нет, угробил… Так на уху возьмите, жёны сварят, под водочку». — Дед говорил всё тише и протяжнее, словно пьяный, болтаясь сильнее и сильнее.
Длинный, поняв это именно так — пьяный — ухватил щуку двумя пальцами под жабры: «Ого! Весит! Тогда прощаем тебя, шлёпай домой, проспись». Они бросили добычу в багажник, смеясь расселись.
Кто-то из них открыл в машине окно и, уже отъезжая, кричал деду:
— Не зная броду — не лезь в воду, старый! А то таких, как мы, добрых мало сейчас, могут и протокол, и кутузку. — В машине смеялись…
Через несколько минут к себе во двор зашёл грязный и мокрый, босой и голоногий Алексей Павлович. Он расшиперившись, с трудом дошёл до крыльца, хлюпнул задом на нижнюю ступеньку и, растирая грудь под курткой, оправдывал себя.
— Вот тебе и охота… не жил сыто, не хрен начинать. — Дед плавно клонился на бок и, упав, захрипел, задыхаясь и пуская слюни…
* * *
Так или иначе, взять кусочек от халявного пирога нравилось всем. Что здесь слишком задуряться: «у водицы — да не напиться?!» И действительно, видимая простота действия, приносящая моментальную прибыль, обескураживала. Достаточно прикупить за копейки китайскую сеть, найти какое-никакое плавсредство, кинув снасть в воду, подождать — и пожалуйста! Назавтра наличка в кармане, нос в табаке, глаз под градусом. И эта манящая простота, поглощавшая человека, раньше с большим трудом добывающего хлеб насущный, очень скоро губила его, в лучшем случае ломая жизненный уклад. В худшем, и с возрастающей закономерностью, она его убивала. В буквальном смысле.
В конце лета с лодки упал и моментально утонул совсем молодой парнишка. Он с другом, опять же наслушавшись басен о «лёгкой» жизни вольных рыбаков, организовались в парную бригаду и, даже не имея мотора, ставили сети на вёслах вдоль берега. Попадись они изначально кому-то из инспекции, заплатили бы штраф, чухнули суеты с протоколами и повестками, может бы и разонравилась «вольная жизнь»?! Но нет, как в картах: везёт, кто в первый раз. Вот и их, на задрипанной фанерной шпонке, не отплывающих далеко от берега, ни разу не шуганули. К тому же просто работы в разваливавшемся уже совхозе для молодых парней не было. И понятно, что, когда «скорей и больше», о какой-то безопасности разговора вообще нет. Так и здесь: не было элементарных спасательных жилетов, не позволяющих даже без сознания упавшему в воду утонуть.
После, испуганный и враз сломленный произошедшим напарник погибшего объяснял убитым горем родителям.
— Вроде всё нормально было — и не сильно с похмелья болели, и погода тихая. Он стоял на носу, скидывал сети, я взад грёб. Вдруг «нырк» — как стоял, так упал лицом в воду… Думаю, дуркует, перегрелся на солнце. А его всё нет и нет, уже и круги разошлись, пузырьки пробулькали. Прогрёб, туда-сюда — тишина, будто и не было ничего…
Благодаря тихой погоде утопленника нашли быстро. Следов побоев на трупе не было, экспертиза сказала что-то невнятное — типа «острый криз». Что это — непонятно никому. А на нашем погосте появился ещё один стандартный памятник с фотографией молодого улыбающегося парня.
От всего происходящего голова шла кругом: почему-то оказалось, что меня касается буквально всё — происходящее или только назревающее. На берегу, вокруг наших с Макаром лодок образовалась стихийная пристань, где стали оставлять свои плавсредства не только местные рыбаки, но и отдыхающие, которых в сезон было не меньше. Поговорив с основными, более-менее серьёзными хозяевами, я предложил Латку стать ночным сторожем этой импровизированной лодочной базы. Перебивающийся случайными заработками Лёха с радостью согласился, уверяя, что сам давно хотел это предложить.
— Всё равно ночами не сплю — то на луну, то на звёзды вою. А так уж по делу буду ночь любить, без прогулов.
Буквально в первый же день он сделал под берегом удобную, со спинкой лавочку, и на ручной тележке навозил, собрав тут же, большую кучу намытых прибоем коряг. С ценой: червонец — ночь, согласились сразу почти все, оценив подобную услугу. Латок моментально превратился не только в нужную рабочую единицу, но и прекрасный беспроводной телеграф, передающий информацию точно и без задержек.
Скинувшись на материал, «всем народом» за несколько дней сколотили на деревянных столбах большой, буквой «П», широкий пирс. Окружённый с трёх сторон камышом, с узким входом, он в дополнение удачно защищал от ветров, позволяя даже в тишине заниматься ещё и ремонтом. Вскоре этот импровизированный док объединил почти всю прибрежную жизнь, включая отдых и купание. Латок для виду бурчал, но был очень доволен положением!
Веня к осени совсем потерял голову, точнее, безоговорочно влюбился! В женщину на тринадцать лет старше себя. Парадоксальность ситуации была в том, что Рита, его Ритонька, была замужем за мужчиной уже на десять лет старше её. Я, узнав суть, понял ужас положения. Эта красивая женщина по-настоящему увлеклась Веней, но муж, которого Рита боялась до слёз, был серьёзно «при деле», со всеми вытекающими последствиями.
Скучающий по-мужицки Макар неожиданно решился на «сожительницу». Довольно скрытный в личном, как-то занырнувший ко мне выпившим, он разоткровенничался.
— Я бабу свою до слёз люблю и всю жизнь любил. Но редко ведь мы теперь… вместе, понимаешь? — Он своей больной рукой тыкал воздух, изображая и то, как любит, и то, как редко — а здесь под боком. И сама ничего, и в этом ловкая. — Макар опять показал рукой, уверенный, что я понимаю: и покормит когда, не внагруз. Глядишь, может сам чем помогу, одна она чичас…
Пили они теперь с Вакулой довольно редко, но жадные до «кайфа» часто пользовали местную коноплю, мягкую и не популярную среди наркоманов. Накурившись, подолгу молчали, набирая сети, или вдруг, наоборот, без удержу балаболили, поочерёдно вспоминая жизнь до ползунков. Иногда, под каким-то особенным настроением, заваривали чифир и вкусно, из одной кружки по очереди, шумя и отдуваясь, тянули его в прикус с карамелькой. После этого Вакула маятником туда-сюда ходил вдоль стоянки по берегу, натоптав за лето твёрдую тропу. Макар предсказуемо, с привычно появлявшимся после этого головокружением, скупо срыгивал почти чёрные слюни в воду у пирса, пытаясь унять тошноту куревом, попутно желчно матерясь. Но, показательно переболев, назавтра, по предложению Юрки, не мог отказать себе в повторе экзекуции. Оба они привязались к Веньке и, неподдельно жалея, по переменке учили его жизни, как сами её понимали.
Иногда, раз-два в месяц, к ним «залетал» Скворец. С пятницы, в первую ночь выходных, он профессионально варил уху, жарил рыбу в огромной сковороде и даже пёк её на углях. Под заранее намеченное меню он сам лично подбирал алкоголь, наиболее, как он считал, подходящий. Например, под уху с налимьей печенью и молоками категорически рекомендовалась водка «Пшеничная» с жёлтыми снопами на этикетке. Жаренный на открытом огне в подсолнечном масле чебак — пища ресторанных эстетов и гурманов, был просто «жареной рыбой» — без трёх по сто граммов горькой настойки «Зубровка» или, на худой конец, «Стрелецкая»! Печёного же на углях, резаного толстыми кольцами налима прекрасно дополнял разбавленный вишнёвым соком спирт «Роял»!
С утра при любом раскладе Скворец протрясал протянутые вечером по камышам сети, мариновал и сразу коптил рыбу, попутно легко опохмеляясь. Вечером для душевного равновесия перед двухнедельным предстоящим расставанием, на одноместной резиновой лодке обплывал близлежащие камыши и обхлопывал их всеми возможными и невозможными блёснами!
Назавтра к обеду Макар увозил его на Большую землю, желчно подшучивая над Саниной практичностью…
Гаже всего стало у Володи Татарина. Получилось так, что он полностью отдал инициативу своим «защитникам», сам теперь став словно вольнонаёмный в деле, им же организованном. Однажды, в середине августа, я столкнулся с ним в ограде отца. Татарин без особой радости вяло пожал руку, предложил выпить, а после моего отказа выпил сам и, присев на чурбак возле ограды, неожиданно стал жаловаться.
— Веришь нет, Кирилл, сучья жизнь настала. Вроде всё идёт, а я на месте. Мужиков опять набрал, четверо работают плюс Олег как может — сам не сижу. Только ни денег, ни удовольствия. Баба, — он не назвал имени жены, словно говорил о ком-то чужом, живущим рядом и приносящим беду, — с капитаном слизалась, курва. Палатку у леса поставили крепкую, солдатскую. Уезжают с острова по очереди, рыбу копчёную начальникам таскают, и за это в отпуске всё лето. Торговлишка опять же через них, денег совсем не остаётся.
Он на секунды замер, глотнул прямо из горлышка и уже отчаянно продолжал:
— Я же люблю её, бабу свою. Тока она мне за лето ни разу понюхать не разрешила, будто чужой я теперь… А Олежку тверёзым уже не видел давно, спирт у них канистрами. Военное обеспечение. — Он заплакал, брызгая слюнями. — Ох дождутся, суки… убью.
Мне было жалко на него смотреть, грязного, по-дикому лохматого и совсем уже чужого. Успокоившись, он тяжело поднялся, пнул пустую бутылку, долго ковыряясь в мятой пачке, наконец закурил и, пошагав в сторону берега, с дымом выдавил: «Прощай…»
Я, не зная, как поступить, начал глупо умничать, понимая, что говорю ерунду.
— Ты пить бросай, дядь Володь, потихоньку всё наладится, может быть.
— Хорошо, пацан, — весело или показалось ответил он. И, выпрямившись, пошёл быстрей…
В сентябре Лада родила девочку! Со слов Кости, который ездил к Иосифу в гости, ей разрезали живот… Но теперь всё хорошо, и они даже уже дома. Папа счастлив и зиму ездить за рыбой не будет.
Я не понимал, что чувствовал, вернее не мог разобраться в этих чувствах. Постоянный бег за удачей, без возможности что-то наметить наперёд, приучил жить только происходящим, менять планы и намерения буквально по ходу дела. Про Ладу думал постоянно, но всё серьёзнее понимал, что нужно что-то решать, забрав инициативу в свои руки. Ведь сейчас всем рулил Иосиф, и моя любимая женщина была рядом с ним…
С середины октября заштормило. Для многих из нас осенний ветродуй дело привычное, которое требует определённых, часто стандартных, привычных решений… По крайней мере в шторм рыбачить никто не полезет: в отличие от летней, осенняя вода уже стылая, и рыба спокойно провисит в сетях два, а то и три дня. К тому же ставят в эту пору обычно вглубь, стараясь исключить потерю сети от прибрежного мусора, поднятого отливом. Поэтому когда от Татарина на пейджер пришло сообщение: «Люся с офицерами вчера ушли на воду, сообщи, если там», стало понятно, что случилось что-то страшное. Днём Латок высмотрел в свой бинокль, среди волн под островом, мелькающий в пене нос затопленной лодки. Выходить в помощь не имело смысла, и буквально через час она исчезла совсем. На моё сообщение об этом Татарин вскоре ответил: «Утонули?!»
Беда, долго ждущая в засаде, выстрелила.
* * *
Как успокоился шторм, на берег пришёл Татарин. К удивлению, несмотря на такую трагедию, был он совершенно спокоен, побрит и будто в новой, стиранной одежде.
Мы с батей подвязывали на зиму кусты смородины и малины, убирая попутно часть забора, отделяющего огород от ограды, чтобы уменьшить снегозадержание. Поздоровавшись, рыбак кинул на крыльцо верхонки, уселся и, закурив, вдохнул дым несколько раз всей грудью, будто задыхался чистым воздухом.
— По всем мелякам проплыл за островами, как юго-запад дул, вдоль камышей заставил работников в костюмах пройти. Только скорее, — он на секунду запнулся, но упрямо продолжил, — погибших по руслу протянуло и на течение вынесло, воду вон как активно сбрасывают. Лодка офицерская, пока штормило, на одном месте носом мелькала, будто привязанная. Теперь стихло, полдня проплавал там и кошкой пробовал — не найду. Как кто не даёт, будто нарочно… Сейчас пойду в гараж, звонить надо в милицию, заявлять. — Он, не дожидаясь ответа, встал, задавил в пальцах окурок сигареты и, растерев его в ладонях, сдул пыль с рук, — верхонки пускай полежат, на обратном пути заберу.
Батя с сожалением смотрел вслед Татарину и тихо, точно для меня, вздохнул: вот вишь, пришла беда, откуда не ждали… На воде — как на войне!
Не успели мы закончить, Татарин вернулся, теперь злой и возбуждённый. Снова сев на верхонки, закурил, зеркально повторив первый перекур, и с вопросительной интонацией торопливо стал рассказывать, надеясь заручиться нашей поддержкой.
— Всё объяснил, а они мне — жди нас завтра… Увезёшь осмотреть место преступления, место их до этого проживания и т. д. Дураки, нет?! — Он закурил ещё, привычно растерев предыдущий окурок в пыль. — Откуда я место преступления знаю? Они в вечер ушли с острова. Причём зачем, не знаю, спирта у нас много, можно печь топить. Просто собрались втроём и — вперёд, не слыша, что опасно…
Он попрощался с батей, а меня, не отпуская поданной на прощание руки, попросил проводить его до берега.
Выйдя за ограду, накинул на плечи ожидавший его здесь рюкзак, тихо вопросительно советуясь.
— Кирилл, нужно что-то с Олегом придумать. У него крыша посыпалась от ваксы, честное слово. Пробовал не давать, грозится повешаться. И языком кривым метёт, псёныш, что метлой. Говорит мне: «зачем мамку убил, нужно было без неё солдат наказать», — а я, Киря, ни сном, ни духом, верь. Работники, конечно, подтвердят, но вдруг ему какая вера будет? Про оружие ещё твердит, а где оно, кто знает? Лучше уж об этом молчать, а то совсем кранты…
Я понимал, о чём говорит мужик. И не показывал, будто чего не знаю…
— Ты, наоборот, ему завтра с утра налей банку спирта и, как сюда поедешь, на мой остров закинь его, наврав что-нибудь. Думаю, сейчас он без тормозов, пока синька не кончится, спать будет. Только разбавь больше, чтобы не сгорел совсем, и закуски дай какой, курева вволю. Холод небольшой — в будку не заводи, пускай костёр палит. Как разделаешься, заберёшь…
Татарин, уже отвязав лодку, чего-то ждал, не торопясь отходить от берега.
— А про оружие сам смотри. Только лучше откопай и утопи подальше от берега… или оно однажды выстрелит. Это закон — сам знаешь…
Он, услышав, что хотел, не оборачиваясь и не прощаясь как принято поднятием руки: «Всё хорошо!» — быстро уходил на своей вечной «Москве».
Как я потом узнал, Татарин не стал ждать завтра, а прямо вечером перевёз на мою базу вместе с Олегом и работников, ссудив им на сутки пятёрку спирта. Скатав на следующий день на свой остров двух оперов, дал такие объяснения, какие всех устроили, показав аккуратные палатки без следов борьбы и место, откуда предполагаемые утопленники отплыли. Ведь, возможно, они где-то теперь и зависают — кто их мёртвыми видел?! Вода всё скроет, а что не скроет, тиной замоет.
Через день после ментов Татарин привёз на берег и отправил в город троих работников, чуть хмельных и, на удивление, радостных. Мне показалось, что в этот раз он рассчитался с ними по-хорошему, заранее пообещав принять на следующий год. Одного, самого взрослого, и, как говорили, бездомного, оставил на острове в помощники. После сам уехал в город и через несколько дней вернулся с кем-то на машине. Загрузив полную лодку продуктами и солью, он, как по расписанию, ушёл на зимовку, обещав прийти по льду.
Я, пока неразбериха до крепкого льда, устроился сторожем в летний пионерский лагерь. В этом скромном, от небольшого института, хозяйстве значилось и встало под мою охрану: три небольших летних корпуса, тёплый домик обслуги, старый, но, на радость, довольно хороший, снегоход «буран», собака Рында, лаем действительно напоминающая колокол, и совсем пожилой, отчаянно пьющий мужик.
Принимавший меня на работу нервный и торопливый начальник отдела кадров, подписывая заявление, обозначил:
— Придётся быть тут всегда! Его, гада, не уволишь — родня директора института… Потому бери всё на себя. За деньгами приезжай в город, зимой мы сюда ни ногой. В принципе тут и одному делать нечего, но по-другому никак. Терпи… — Начальник написал адрес института, пожал руку, и красная «восьмёрка» укатила в город до весны!
Я на радостях дал напарнику денег и разрешил не приходить сюда вовсе.
— Согласен за тебя смены отрабатывать! За получкой своей езди сам, трудодни — за тобой, соскучишься, заходи.
Это был мой первый и последний, до весны, разговор с «напарником». На зиму я неожиданно стал хозяином прекрасного дома отдыха, за проживание в котором к тому же платили деньги!.. А если ещё взять в счёт снегоход, обладателем которого я опять же стал на совершенно выгодных для себя условиях, то работой мою предстоящую жизнь назвать было точно нельзя!
Я прекрасно понимал, что уже в ноябре подотчётную мне территорию завалит снег. Значит, никто не сможет, вернее не захочет, сюда лезть, проваливаясь по грудь в мягкую, пушистую подушку. Мне будет достаточно объехать лагерь по периметру, обозначив колеёй границу, и потом два-три раза в неделю проезжать по ней, регистрируя возможные нарушения. Но таких, я заранее был уверен, не будет. Чужие здесь не ходят.
На дачу в деревне сразу поселил Веньку, совсем потерявшего башку через любовь к летней островной знакомой. В разговоре он называл её Риточкой, невзирая на серьёзную разницу в возрасте, и кроме неё теперь ни о чём не думал. По поводу возможных проблем с мужем избранницы сначала отмалчивался, потом начал нервно вспыхивать.
— Что муж, стена? Не разобьюсь, поди… самортизирую!
Этот эфемерный муж, хоть и точно был, но совсем не утруждал своим присутствием там, где была жена. Детей у женщины не было, и, по-моему, таким стал для неё Венька, скромный, тихий и чистый.
За осенней суетой и заботами морозы пришли незаметно, и за два дня стылая вода замёрзла ровным стеклом. Теперь опоздавшему снегу было не за что зацепиться на льду и неуютный колючий ветер сгонял его под берег, сглаживая обрывы…
В лагере же, стоящем словно заимка в лесу, снег, потеряв несущий вольный ветер, путался в лохматых огромных соснах и, падая, копился, укрывая корни деревьев холодным высоким пухом. Не откладывая в долгий ящик, потихоньку прокатился на снегоходе, ответственно обозначив границу, а в последующие дни, проехав несколько раз, утрамбовал колею, которая получилась гораздо ниже основной неутоптанной территории.
Теперь, если кто-то наблюдал за мной со стороны, то «Бурана» во время контрольного проезда было не видно, а я, словно сказочный сторож леса — леший, летел, петляя среди деревьев в дыму и грохоте!..
Часто хотел привезти сюда Ладу, вспоминая, с каким восторгом она слушала мои рассказы о природе, в которой я жил и о которой она мечтала. Потом, в тысячный раз вспомнив, что сам всё испортил в наших отношениях, злился, кормил собаку и уезжал обратно в деревню.
По первому льду хорошо порыбачили и заработали нормально денег.
В декабре, в очередной раз навещая сына, уговорил жену взять алименты по июнь следующего года. Заодно узнал, что уже не являюсь её мужем, а она мне не жена. Как она так смогла, было для меня загадкой, ровно до моего приезда за исполнительным листом. Там секретарь суда предоставила несколько корешков повесток, которые я якобы проигнорировал. Ещё секретарь, перетянутая как оса пополам тонким ремешком молоденькая девчушка, хвалила мою жену…
— Судья хотела вас привлечь за неуважение к суду, но ваша жена, — она посмотрела на меня уничижительно и, оскаливая замаранные губной помадой зубы, исправилась, — бывшая, вас защищала. Будто вы где-то далеко, даже пейджер не берёт, работаете. Потому судья пошла навстречу и расторгла брак без вашего присутствия.
— Значит, теперь мы исправили наш брак?! — Мне стало незнакомо легко и радостно, будто выиграл серьёзные деньги в лотерею. Расписавшись в толстых судебных книгах, тут же получил небольшой серый листок, сделавший меня свободным в прямом и переносном смысле.
Возвращаясь к автовокзалу, зашёл на базар и был ошарашен увиденным. Буквально за три года добрая организованная структура превратилась в безобразный шалман, где за рубль можно было купить или продать всё: честь, совесть, свободу, жизнь. Причём ценилось это гораздо меньше килограмма сухофруктов или стакана «узбекской» махорки.
В деревне, навестив родителей, вечером зашёл к Веньке. Сразу заметил его расстройство, но, думая, что это из-за Риты, был удивлён ответом.
— Да нет, с ней всё хорошо, насколько возможно. Вчера с Генкой в город ездил, в журнал, насчёт стихов…
— И что, забраковали?
Венька неопределённо, словно не желая разговаривать — вышел из кухни, но было видно, что не поделиться этой проблемой не мог.
— Понимаешь, Кирилл, хуже чем забраковали. Там этот гад, главный у них, редактор, вообще потерял мои стихи. То есть взял, сказал приходи тогда-то… и вот, потерял. А сам такой деловой, тоже поэт, фамилия русская Подберёзкин… А ведёт себя как фашист.
— И что дальше?
— Да ничего. Я принёс ему другие, думал ещё попросит, как первые понравятся. А пришлось и эти отдать, лишь бы почитал. Теперь сказал: весной приходи, а весна где ещё, представь…
Мне было действительно жалко парня, так надеявшегося на оценку профессионала.
— Не переживай, Веня, мы как раз к весне денег собьём, книжку издашь, утрём нос этому подберёзовику червивому.
Парень натянуто заулыбался, но, не решаясь даже мне довериться до конца, туманно обещал.
— Я тебе потом, к весне ближе, почитаю стихи свои о любви… а пока ещё сам не осознал, что нашёл неожиданно.
Мне становилось неуютно от его постоянного трагизма, обязательного посвящения себя кому-то, пусть даже женщине… Разочаровывать его своим пониманием происходящего не хотелось, потому долго не задержался.
На обратном пути зашёл к Валерке, разговаривали ни о чём, в какой-то глупой бездоверительности. Наконец хозяин, поняв, что происходит, предложил «по пять капель», а я радостно согласился! Быстро, словно перед самолётом, выпили бутылку и, уже доверяя друг другу, строили планы до весны. В процессе, решив, что «недолёт», не ленясь оделись и, выкатив «макарашку», поехали за добавкой. Добравшись до дяди Толи, торгующего разведённым техническим спиртом и выпив на пробу по глотку, взяли литр, пообещав рассчитаться свежей рыбой. Спекулянт был недоволен, но торговаться и качать права не стал, видя наше боевое настроение. Приехав обратно, перешли в гараж, не желая слушать Валеркину недовольную «гулянкой» мать. Там, расставив на столе закуску, сели уже плотно. После третьей, вспомнив о том случайно, показал ему телефон, приобретённый на базаре. За неимением доступных сотовых абонентов звонили на домашний знакомым городским девчонкам и пьяно врали, что зависаем в кабаке…
Проснулся уже по свету, в лагере, около печки, рядом со свернувшейся клубком Рындой. Умная собака, подняв на меня глаза, с пониманием и сочувствием молчала, ещё раз доказав, что не зря жрёт свой хлеб. Ведь все же знают, как важно понимание в таких ситуациях — знают все, но не осуждают только собаки. Утерев выступившие от «чувств» слёзы, поднялся, даже не думая, выпил водки, радуясь сразу наступившему облегчению, растопил печь. Через полчаса выпил ещё и, закусив китайской лапшой, лёг спать. Рында со мной не пила, лапшу тоже не ела и явно меня не одобряла.
Проснувшись по сумеркам, пытался стыдить себя за алкоголь, но не смог сделать это серьёзно. Вчера мне было хорошо, а сегодня не совсем уж и плохо, чтобы самому себе портить нервы.
Рында уже скулила под порогом, соскучившись по улице. Выйдя с ней и вдохнув морозного свежего воздуха, чуть не заорал от восторга — что мир прекрасен и я вот в нём есть!
Захотелось с кем-то поделиться этим счастьем или хотя бы пообещать важный подвиг, совершить который будет трудно, может даже, невозможно… Я скорее всего, погибну, но люди после запомнят меня и будут чтить в веках…
На моё счастье, в «Буране» закончился бензин. Топливо, конечно, было — две полные двадцатилитровые канистры, закопанные в снегу за домом. Но заморачиваться с заправкой по темноте не хотелось и с облегчением решил никуда не ехать.
Побродив в эйфории по тропинкам в ограде, всё же достал последнюю бутылку из заначки. Словно ребёнок, поймал себя на мысли, что не хочу, чтобы собака поняла про эту слабость. Но она смотрела, совершенно всё понимая.
— Последняя… Обещаю. Завтра берусь за ум.
Утром проснулся на удивление легко. Прелесть маленьких домов именно в том, что хозяин одним взглядом видит — всё хорошо! Моя избушка была очень старая, наверное, конца шестидесятых годов, но правильно и добротно сделанная. Простояв долгое время в лесу, не просела ни одним углом, не обвисла ни одной потолочной балкой, не прокисла ни одним из трёх, пропитанных натуральной олифой, подоконников. И даже крупная печка-трёхоборотка, сложенная в полкирпича, не выкрадывала свободу у и так небольшого жилого пространства, а наоборот, словно белая парусная яхта, добавляла живого объёма!..
Сегодня нужно было выходить на проверку. Инструмент хранился на даче, и я сразу проехал туда, решив к родителям заскочить после рыбалки. Венька обедал разносолами, словно закупал еду в хорошей столовой.
— Садись, Кирилл, перекуси. Рита приезжала, наготовила мне на неделю, а суп — вкуснее не пробовал!..
Я отказался есть, и он, не настаивая, налил чай. Почему-то трудно было избавиться от мысли, что Венька ребёнок, хотя за время вместе он показал себя в самых серьёзных делах нормальным парнем, духовитым и способным на движняк. Другое дело, был не скандальным — лучше отходил от спора даже в своей правоте, чем пробовал бодаться. Это для себя. Если же возникали проблемы, касающиеся нас вместе, тогда до конца не отступал, не разбираясь, правы мы или нет…
Ещё я заметил, и именно поэтому он казался салагой: его нужно было постоянно вести, направлять, контролировать. Даже зная досконально, что делать, ждал приказа действовать, но после толчка можно было быть спокойным — кровь из носа справится. Но сразу после серьёзных замутов, когда мы вытирали разбитые рожи или поздравлялись ста граммами после почти невозможных проходов с рыбой по шуге, он моментально остывал. То есть не испытывал драйва от победы, скупо радовался довольно серьёзным деньгам, натурально заработанным потом и кровью, и совершенно не верил в счастливый случай.
Теперь эта любовь. Напоминавшая любовь к матери, без каких-то оговорок, допусков или, ещё хуже, сомнений. Он отдал себя всего этой страсти, поверив в исключительность взрослой женщины, смирившись с тем, что она не свободна. Венька сбил мои невесёлые мысли.
— Дядя Володя заходил, письмо вон оставил, под хлебницей… чуть не забыл совсем.
На большом куске конфетной коробки, сложенной пополам, было кривой «Татарской» рукой написано: «Кирилл приходите ко нам в баню. Мы её наладили сейчас хорошо Жарко В прорубь попрыгаем Олега сладит в озере. Все кто может Ище базар есть. Сурьёзный. Спирт ещё есть. Мы до того не пьем. Ждум. Татарин».
* * *
Перед праздниками, как добрый, накупил всем подарков и тридцатого с утра поехал в город. Сын был рад, уговаривал остаться. Его мать, специально отпросившись с работы, упрекала в том, что мало уделяю внимания ребёнку, а уж в денежном эквиваленте…подавно. Расстроенный, убежал, не поняв претензий. Подарок для неё, духи, по довольно серьёзной цене увёз в сумке, так и не решившись отдать!
Тридцать первого с утра сходили на сети, и уже к вечеру весёлый и возбуждённый Венька, сегодня разговаривавший по «блатному» телефону с «женщиной жизни», приготовил на даче баню. Быстро съездив на работу, поздравил праздничным обедом Рынду, объехал пограничный круг лагеря и, закрыв дом на маленький замочек, направился в деревню.
…Потея в густом пару на верхнем полке, разговорились с Венькой «за жизнь». Я попробовал объяснить, что совсем равнодушен к празднику, хотя, поздравляя знакомых, искренне пытаюсь показать радость, бодрый, нефальшивый оптимизм.
— Стареешь, вернее, стареем, Кирилл. — Венька сидел, закрыв глаза, не сбивая с лица густой пот, только периодически, словно пытаясь напиться каплями, слизывая их с губ.
— Ой, боюсь, боюсь… Я тридцати отроду, тебе до четвертака ещё сезон. Не об этом я. Может, не поймёшь, только не вижу я перспектив в жизни своей. Настроя назавтра нету, просто, думаю, будь, как будет, там уже подстроюсь. Всё вокруг меня лопается и осыпается яблоками спелыми, бери, жри… самая радость, самый сахар. Ан нет, не хочу вдруг и наклоняться надоело, кланяться, вернее. Помню, салагой был, мать мандаринку под ёлку в пим спрячет — в шортики от счастья пискал, стихи про Деда Мороза читал полночи. Батя шубу белую вывернет, бороду из ваты сладит и под окнами огонь бенгальский зажгёт, на свет — машинку в коробке или юлу какую, помню положит аккуратно, чтоб его не узнал, и уйдёт в темноту. Верил! А сейчас, думаю, уже ничему не удивлюсь и мало какому подарку обрадуюсь. Потерял замануху и радость сказки, а в реалии жить не научился и трудности не решаю, а обхожу, точно на «Буране» намёты снежные. Ладу вон люблю, но всё одно оттолкнул — а она… — Я вдруг опомнился и посмотрел на Веньку, слышит — нет?
Тот, будто йог под дождём, сидел с закрытыми глазами, прижавшись к горячим брёвнам парилки, не подавая признаков жизни. Но только вытащил из таза веник, помахав им над полком, проверяя готовность, Венька открыл глаза и неестественно громко и как-то торжественно проговорил.
— А я в городе у цыган кольцо купил, обручальное. Рита обещала после праздника приехать, предложение сделаю. Ответ подожду до весны…
Я, разозленный своей неожиданной исповедью, зло переспросил:
— Она же замужем, ты что, не въезжаешь, муж у неё, — и, не придумав более весомого аргумента, — спят они вместе, без одежды!
Он, обвязывая себя полотенцем, упрямо повторил: «Не страшно, я тоже с кем-то спал. Только я люблю её, по-настоящему, как жизнь! И не имею права поступить по-другому, она же мне поверила…»
Он наконец справился с полотенцем и, заступив в сланцы, закончил:
— Парься, я в хате обсохну, после схожу обмоюсь…
Я ничего не смог ему ответить, вдруг поняв, что именно так должен был себя вести с Ладой… именно так!
Новый год встретил у родителей и сразу пошёл в клуб, где собрались много таких же бесхозных, как я. Завклубом Ромка Салют, мой одноклассник, ставший культработником по случайности и полюбивший эту должность за возможность веселиться, получая за это деньги, увидев меня, обрадовался.
— Молодец, что припёрся, Киря. Давай в конце концов отдохнём, как люди, и прогоним этот собачий год, давай?!
Я был согласен. Ромка протащил меня в гримёрную, где был накрыт большой стол и собралось довольно много народа, «которым можно»!
Сначала мы поднимали тосты по-тихому, закусывая и выходя по одному через сцену на танцплощадку. Через час, уже раскрыв все двери, двигались гуртом через фойе, громко радуясь Новому году и сетуя, что стол далеко. Поняв, что тратим много времени зря, перетащили стол в зал, удивляясь, почему не сделали так сразу. Опять же, решив не обижать уходящий год, вывалившись из клуба, сняли с цепи у бабки Волковой огромного пса помесь добермана с волкодавом, сначала зажав того в сугробе и влив ему в пасть полстакана сладкой девчачьей настойки. Через несколько минут подобревший пёс пошёл с нами в клуб, где продолжал пить и лаять песни на сцене. Потом всё же вырубился и, спящий, был помещён под ёлку, на мягкий ватный снег.
Через несколько минут боящийся «пьяной агрессии», но уже с кровяным носом, Окулин Генка, скотник и хохмач, забравшись на сцену, предложил продолжить веселье.
— Люди и господа. — Он стёр сочившуюся из носа кровь, подождал немного и, увидев, что на него смотрят, продолжил: — С годом Свиньи вас, товарищи!
Переждав смех и ощупывая, вдобавок к разбитому носу, назревающий синяк под глазом, подбирая слова, продолжил:
— Сам обалдел, как узнал. Собаку мы ублажили, предлагаю взбодрить столы и привезти сюда виновницу года наступившего — свинью. У меня есть, Дося звать, как порошок, только пахнет вкуснее!
Разгорячённый народ обрадованно заорал в полном согласии.
Пока женщины приступили к обновлению столов, сам Генка и трое помощников, взяв десять бутылок пива на «уговоры», исчезли в праздничной темноте деревни… Мы, не веря в удачный исход предприятия, — всё же свинья не собака, ей сколько надо выпить?! — продолжали гулять…
…Проснулся я от громких вспышек боли в голове и, перетерпев тошноту, открыл глаза. Я и ещё несколько «бесхозных», спали на сцене, постелив на полу оторванный тут же бархатный занавес.
Внизу по танцполу бродила пятнистая пьяная свинья в завязанном поперёк пуза дедморозовском кушаке с нарисованными гуашью бровями и щеками. А под ёлкой, пластом, лежала бедная собака, болеющая, как и мы, с похмелья.
Салют, тоже приподняв опухшую рожу, с удовлетворением констатировал: «С Новым годом!»
Первого января опохмелялись! Волковой, у которой украли собаку, долго объясняли, что «та сама пришла». Повезло, что на праздник была закрыта контора и бабка не смогла вызвать милицию. Но, как ни странно, собака не хотела добровольно уходить из клуба, и, только угостив гостью пивом, мы смогли увести её домой. Самой старушке я наложил полмешка рыбы, после чего она наконец пообещала не обижаться.
Свинью, привезённую в клуб на рыбачьих нартах, обратно домой гнали самоходом, вызывая у людей законный радостный ажиотаж. Однако разозлённая Генкина жена не позволила «немного посидеть за праздник» и не пустила нас в дом. Не слишком расстроившись, выпили понемногу в сарае, прямо около измученной хозяйки года. На обратной дороге в клуб меня с Ромкой, на счастье, перехватил Венька и, загрузив в нарты, развёз на «Буране» по домам.
Оказавшись в материнских руках, я, моментально ослабев, уснул, как дитя, на сутки. На работу за меня поехал Венька.
Придя в себя третьего, обнаружил, что на Новый год звонил домой Ладе. Уже вечером, сменив Веньку, к которому приехала Рита, не сумев сдержаться, повторил вызов и через несколько секунд услышал знакомый голос.
— Алло, здравствуйте, Иосифа нет дома.
— Лада, здравствуй, это я, Кирилл, узнала?! С Новым годом!
Телефон секунды помолчал и, словно добрый волшебник, продолжил, наполняя душу радостью.
— Спасибо, Кирилл… Мы тебя тоже поздравляем, счастья, любви!
— Мы это кто?
— Я и дочка. Лида. Она уже всё понимает, и вот сейчас тебе в трубку улыбается…
Я услышал в трубке детское гуление, моментально почувствовал запах, словно увидел лицо ребёнка, своего ребёнка!
— Лада, Ладочка… Я люблю вас, вы мои родные, я заберу вас скоро, счастье…
— Не надо, Кирилл. Не мучь нас. Выбор же сделан, и сделан тобой. Сейчас наговоришь — мучиться будешь, вдруг жалеть? А нам жалость не нужна, пойми. Нас любить нужно, только-то и всего, любить!.. И не звони, муж может обидеться. Хорошо, что его сейчас нет, он своих поехал проведать. Если хочешь, дай телефон. Может, сама когда позвоню, расскажу, как живём.
Я назвал номер и, попрощавшись, долго слушал колющие в грудь гудки.
* * *
К Татарину попали лишь на Рождество. Доехать до острова сейчас проблем не было — техникой более-менее обзавелись. Но, как обычно перед Новым годом, не было возможности собраться в кучу именно тем, кто был немного в теме… Хотя Татарин и не обозначил в записке проблем, но лично мне чувствовалось напряжение, позволяющее кинуть нам клич. В конце концов у него, как и у всех, был пейджер, и он мог буквально за час озадачить проблемой заинтересованных. Но скрытный и довольно хитрый рыбак не доверил информацию «поганой технике», следовательно, было что скрывать?!
На шестое собрались почти все. Валерка отказался ехать, как всегда не объясняя, почему: «Не поеду, и всё!» Если он сразу был так категоричен, то убеждать его в обратном не имело смысла.
С другой стороны, он, не задавая вопросов, дал нам свой надёжный, как пылесос «Вихрь», макаран. За руль посадили Макара и, подцепив высокие сани, загрузили в них Вакулу с глубокого, ещё праздничного похмелья, согласного на всё… Со мной поехали Скворец, выпросивший у начальника и жены отгулы до «Старого Нового», и ещё один парень из соседней деревни, которого все просто звали «Брат Витька». Был он достаточно молодой, весёлый и разбитной, тоже безоговорочно любил рыбалку и всё, что с ней связано. Парень, как все «молодые», пока помогал «кто попросит», но с весны надеялся начать работать на себя. По возрасту был он ровесником Веньки, но намного проще, открытее. После армии тоже сначала работал в совхозе и так же, как многие, ушёл из-за отсутствия перспектив.
Сам Венька, хоть и проводил Риту в город, с нами не поехал, буквально озадачив меня ответом.
— Не хочу уже ни слушать его, ни смотреть на них. Удивительно: человек говорит о правде и справедливости, сам постоянно их игнорируя. Сколько вокруг него фуфла накопилось, сколько бед принёс. Что за государство такое «Татаринстан» появилось, вокруг которого постоянные разборы?
Я понимал, что ему хотелось посидеть с любимой тетрадкой, не отвлекаясь на не интересные его душе действия.
К Латку специально не собирался, но, встретив его случайно в магазине, предложил скататься уже так, «до кучи». Лёха стоял в стороне от прилавка и, щуря глаза, считал мелочь на ладони, передвигая монетки жёлтыми от табака пальцами. Увидев меня, обрадовался.
— Киря, подсоби. Едрёна вошь, очки дома на программке оставил, чичас, как филин днём, не могу наметиться. — И потом мне, подошедшему ближе, стал шептать доверительно: — Не могу привыкнуть щитать! Вроде всё, как повелось нонче, но отдать семь с лишним тыщ за одну среднюю «ноль пять», душа не позволяет. Мне в восемьдесят четвёртом один узбек за семь «Волгу» предлагал. И то я думал!.. А тут, семь тыщ за «похмелиться», и не думаю уже, хапаю. А деньги-то, смотри, — он подвинул дрожащим пальцем на ладони сторублёвую монетку и, сквасив лицо, презрительно протянул, — сстттооо рублей?!
Услышав моё предложение, для меня неожиданно ответил тоже категорично.
— Да пошёл он, Татарин ваш нерусский. Я ему, гаду, говорю летом, плати, мол, за лодку, как все, ты же её тут оставляешь. Пускай чуть в сторонке, но всё одно на виду, значит, под присмотром!.. А тот смеётся: она не баба, что на неё смотреть. Я ничего не сказал — он всё-таки с вами работает, но в мозг взял. А в мозг взял — не забуду. Ни разу у него не был и ни за какую коврижку не поеду.
Он наконец захлопнул ладонь с деньгами, с зажатым кулаком дошёл до кассы и открыл этот «сейф» над белой тарелочкой для денег. Получив бутылку, взболтнул её на свет, удовлетворённо что-то увидел и, запихнув товар в карман, нетерпеливо ушёл…
…Дядь Вова встретил нас радостно и сразу стал знакомить со сценарием встречи.
— Баньку вот подделали! Оказывается, Петро раньше штукатуром работал, гляди, какую ляльку сотворил!
Действительно, сделанное новым помощником нам понравилось. Они с помощью самого же Татарина и Олега нарубили веток талы и сплели на вкопанных вокруг банной палатки столбах каркас. После просто закидали эту обрешётку мягкой глиной, взятой тут же под размытым берегом. Потом, как сооружение высохло, ещё раз обтянули его палаточным брезентом, защитив от будущих летних дождей.
— Уверяю вас, пару хватит. — Татарин уверенно прижал дверь уже растопленной бани. — А вот здесь, — он обратился уже именно ко мне, — помнишь, Кирилл, как-то летом тут купались после бани? Мы майну пропилили ещё по осени. Хлыстами проложили и закрываем соломой, а то простынет купель… Открываем, когда воды набрать, и подрубаем, конечно пешнёй, чтобы не замёрзла совсем. Вот тут и покупаться можно будет… кто захочет.
— Так до Крещения далеко, и сердце может не выдержать праздничных перегрузок. Я, дру́ги, про баню сомневаюсь. — Вакула уже несколько раз пытался обратить внимание на свою приобретённую болезнь — похмелье!
— Ты, дядь Юр, не хочешь не купайся, а мне охота! И баню надо испытать: понравится, себе на острове сделаю такую. — Брат Витька внимательно всё рассматривал, изучая на будущее.
Татарин наконец повёл всех в дом, догадавшись, что многим не до разговоров. В доме сразу стало тесно, и хозяин выгнал Олега со знаменитым Петром на улицу.
— Давайте за баньку беритесь, чтобы жарче, можно купель всю открыть и края подрубить — гостей не поранить…
Раздевшись в довольно тёплых сенках, расселись за стол. Я вспомнил свой первый приезд сюда…
— Мало что изменилось… тёть Люси только не хватает, а так всё по местам, даже кот!
— Давай, Кирилл, не будем о грустном, было — прошло. У меня к вам дело есть, сейчас озвучу. — Он налил всем в стаканы. Я, Брат Витька, Скворец отказались, отложив алкоголь на после бани. Быстро выпив и закусив, Татарин начал:
— Сейчас, мужики, совсем тут плохо станет. В стране бардак наступает, а людям всё равно жрать надо. Короче, полезут сюда скоро все подряд: нам нужно как-то гуртом жить, работать и, если придётся, друг за друга постоять.
Макар, не поднимая головы от стола, спросил:
— А где твоя родня-то вся, Володя? Дети, дядьки, ещё кто-то… Ты полгорода кормишь, что, помочь некому?
— Родня насчёт Люси залупилась, думают, я её сделал. И теперь там ничего у меня не осталось, с нуля начинать надо. Потому и обращаюсь к вам, давайте вместе, хоть не работать, но помогать, если что. Сообща-то проще.
Уже довольно пьяный Вакула, дожевав кусок жареной рыбы, выдал:
— Где общак — там голодовка.
Татарин зло дёрнул головой и, ощерившись, почти прокричал:
— Жрать — дело поросячье, я работать буду. Ни у вас забирать, ни у кого-то… хочу, чтобы моё не забрали. Ведь и вы под Богом ходите и плаваете. Вдруг вам чем пригожусь.
— Мы, дядь Володя, с этим согласны. И содействовать друг другу — обязательно. О любом палеве или наездах каких, сообщай — если сможем, поможем. Хотя мне кажется, сейчас не так страшны бандиты — с этими можно договориться — как власть, которая скоро всё, вместе с нами, начнёт делить. Вот тогда пиши пропало — от них не отбиться. — Скворец, договорив, взял свой стакан и, словно ставя точку, выпил.
Я, понимая, о чём говорил Татарин, был совершенно согласен со Скворцом. Ничего нельзя сделать только при наезде ментов. Остальное можно как-то решить!
Баня была на удивление хороша. Петя с Олегом накалили печь до красного и если бы даже просто в палатке, жарко было бы всё равно. Мы трое решили париться, Макар с Вакулой — греться. Хозяева открыли полынью, которая по размеру была действительно купелью и ждали начала самой процедуры около неё. Первым решился Брат Витька и, сверкая задом, побежал к берегу. За молодым сразу Скворец, за ним я. Когда мы подбежали к майне, Витька уже вылезал из воды с вылупленными до отказа глазами и с разинутым в диком крике ртом. С жару мне показалось всё не таким уж страшным, но, увидев, как изменилось лицо Скворца, прыгнувшего в майну, засомневался. Скворец не так громко орал, но матерился отчаянно, пролетев мимо меня обратно в баню, забыв у проруби сланцы. Я уже не хотел лезть в воду и только нежелание потерять лицо перед наблюдавшими заставило сделать этот шаг.
Тело словно ошпарило холодом и, не дав себе секунду на адаптацию, буквально забыв, в отличие от Витьки, как кричать, ещё через секунду был уже на полке, влив свой голос в дикий драйвовый смех!
Когда мы более-менее успокоились и уже вполголоса делились впечатлениями, с нижней ступеньки встал Вакула и, потирая исколотую тушью грудь, оценил наш подвиг.
— Ну вы даёте, пацаны! Я до раз досчитать не успел, а вы уже моржами стали?!
Тяжёлая, сбитая из покупных досок, дверь открылась от нашего хохота.
* * *
Эта зима проходила незаметно. В деревне браконьеров, свободных рыбаков собралось достаточно много. Между собой старались не воевать: места хватало всем, именно тогда, когда каждая бригада знает, где у кого ставки. В какой-то мере в этом даже был свой плюс, позволяющий всем знать — где я, а мне — где все. Допустим стоят мои ставки под Коровьим, туда другой не лезет! И если вдруг кто увидел на моём месте народ, звонок или смс — кто? Если не я, не просто удочники, значит рыбники, палево — всем сидеть!
Рыбники выезжали довольно часто, но, даже если выкруживали, находили ставки, они сначала стояли около майны, ждали. Хозяин мог по-скорому подъехать и договориться за определённые деньги на «скащуху». То есть нате деньги, нате протокол на обязательно здравствующего человека — и до свидания. Какое-то время эта бригада будет объезжать твои ставки. Главное, чтобы с рыбниками не было ментов — тогда всё совсем плохо. Проезжает хозяин сетей мимо своих ставок, смотрит, как его дели рвут, и ничего не сделаешь — рыбники под усилением.
Главный же, Скотник Илья Иванович, вообще ездил один. Этот был настолько матёр, что нюхом чуял подо льдом сети. И если к нему, остановившемуся на майне, в течение какого-то времени не подъезжал хозяин ставки, не всучивал оговорённую по этому сезону сумму, то ещё через час подъезжала бригада с корочками, и всё просто выдирала.
Илья Иванович всегда и всем улыбался, обязательно здоровался за руку и расспрашивал о жизни. Как рачительный хозяин, знал в лицо и по имени почти всех основных, работающих хотя бы год, рыбаков. А таких вообще на его угодьях промышляли десятки. И какое-то время, а может и сейчас так, государственная собственность — читай народная, была фактически собственностью одного человека!
С середины января и до начала апреля на рыбалке мёртвый сезон. Рыба, задавленная льдом, испытывая серьёзный дефицит кислорода, больше стоит в ямах — буквально в летаргическом сне. Понятно, разговор о водоёмах со стоячей водой, о водохранилищах. Конечно, в них есть территория, по которой проходит русло основной реки, где вода более-менее насыщена кислородом. Зимой на этом, незначительном по площади участке, концентрируются основные рыбацкие бригады. Значит, они, если работают долго, обычно являются негласными хозяевами определённой площади воды, со всеми исходящими из этого плюсами и минусами. Опять же, почти для всех это не секрет, тем более для рыбнадзоров. И, как я со временем понял, именно для рыбнадзора важен такой порядок, чтобы конкретно знать и контролировать: где, когда и сколько инспектора получат денег. Поэтому очень часто именно они охраняли браконьерские участки от посягательств других браконьеров или даже инспекции. Показательные же, особенно в новое время, на камеру, рейды проходили по заранее оговорённым, пустым или отработанным (так бывает, рыба тут кончилась) территориям.
На более дальних участках, куда редко забирались большие «шишки» с проверками, именно инспекторы сколачивали браконьерские бригады. Перестройка посекла всех — и в деревнях, по берегу водохранилища, «голодали» до любой работы много совсем не старых мужиков. Их просто нанимали, давали сети, которые вчера конфисковали у других браконьеров, показывали место и крышевали, понятно, заранее зная всех и всё вокруг.
У рыбинспекции точно так же, как и милиции (скоро «полиции», что сути не меняло), и чиновников, и прочих мало-мальских начальников всех веток власти, лохматая рука моет руку холёную.
Мы сильно на фарватер не лезли: свои ставки проверяли по два раза в неделю, именно чтобы контролировать высоту воды да избежать гниения всё же попавшей в сети немногочисленной рыбы.
* * *
Свободными зимними вечерами иногда собирались, играли в местной школе в волейбол, где команда проигравшая мыла пол.
Вообще, я прижился у себя на работе, полюбил ставшую родной сторожку: чувствовал себя в ней уютно и спокойно. Порой казалось, что порядок и чистоту она организовывала себе сама, не привлекая к этому меня. Хотя, скорее всего, здесь было так немного свободного, лишнего, пространства, так рекламируемого сейчас, что я, не замечая, расставлял и раскладывал всё по местам, сам не допуская бардака…
Иногда привозил в гости девушек, пытаясь разбудить в себе к очередной какое-нибудь, кроме физического, влечение. После нескольких таких попыток понял, что ищу в них любую, хоть мизерную схожесть с Ладой и, не находя, прекращал вообще любые отношения.
…Лада позвонила неожиданно, в феврале, когда я вторые сутки сидел в сторожке безвылазно, пережидая сильную метель, засыпавшую мой домик уже по окна. По телефону мне звонили ещё очень редко, и это было событие. Нажав вызов и услышав её голос, чуть не заорал, встав столбом возле печки, боясь, что связь прервётся.
— Добрый вечер, родной!..
Голос её был близок, словно из кухни, я даже заглянул туда, а «родной», которое я помнил дыханием её губ, просто пробило сердце, заставив его запрыгать в груди.
— Добрый, добрый Лада. Как вы там живёте, как дочка?
— Дочка хорошо… и живём тоже хорошо… растём.
Мне показалась в её голосе грусть, но, может быть, она просто говорила тихо — у неё же муж! Это — «муж» — пресекло оптимизм, ведь теперь я обязан спросить и о нём… превращаясь в друга семьи?! Нет, нет, только не это, я не друг, я гораздо больше, — желание объяснить свои чувства именно сейчас, в эту секунду, когда я их переживал так искренне, захлестнуло, мешая в голове мысли и слова…
— Лада, я очень рад, что так получилось, нет, то, что ты родила… Я очень сильно скучаю по тебе… то есть по вам… люблю!
Выпалив это, с надеждой прислушивался, прижимая телефон к горящему уху.
— И мы тебя, родной… взаимно.
Её голос пропал, а я долго ещё стоял, улыбаясь чёрной пластмассовой коробочке в руке!
* * *
Что случилось в этом году, было непонятно, но обычного весеннего сброса воды не происходило. Прошлые годы в марте уже обозначались увалы из-за постепенного обмеления и к началу апреля становились видны все отмели и скрытые летней водой русла рек. Понятно, что рыба, выжимаемая с отмелей, в действительности с холмов, опускающимся льдом, собиралась в низинах, то есть летних глубинах! Более опытные рыбаки ставят сети здесь ещё осенью, тщательно промеряя места ставок. Молодым и нетерпеливым гораздо проще это делать весной, по месту, ещё по глубокому, но уже не плотному льду.
В этом году уровень не опускался, и сошедший весной снег обнажил ровные бело-голубые поля с крепким льдом, не прослабленным уходом воды.
И вот парадокс: водохранилище полное — рыбы мало! Мужики, изголодавшиеся зимой, не получая сейчас ожидаемого результата, ругались, передвигаясь по ставкам, безрезультатно булькая не работающие вдруг сети.
Решение неожиданно предложил работающий пока с нами Брат Витька. В этот раз мы, снова не поднявшие рыбы, заехали со льда прямо на чистый от снега остров проверить базу и заодно попить чаю. Венька, наскучавшийся по свободе, быстро организовал костёр и, набрав из ручейков, сбегающих с берега, воды, «колдовал» по этому поводу.
В это можно не верить, но человек, не пивший чая из лесной воды, сваренного на костре, вкуса его не знает! И не важно, запарил ты его заваркой, купленной в магазине, или нащипанным тут же тёмно-зелёным, вчера вытаявшим из-под снега брусничником. Вкус того и другого непередаваем и после первого уже раза — незабываем!
— Смотри, Кирилл, рыбы в сетях мало-мало?! Но ведь глянь, что творится по морю, а? Сотни машин, тысячи людей… Я вчера с утра думал, острова новые — а это рыбаки. И заметь, они именно в местах, где рыба, и не просто, а косяками! Ведь вся эта масса неудержимо передвигается по льду, иногда за день на километры! Что мы булькаем сети там, где пока нет фарта, давай будем влазить туда, где есть!
Мне было интересно, что ему был важен конечный результат нашей работы, а значит, трудности и риск сейчас не пугали. Решили мы вот что.
Завтра с утра, взяв набранные дели, прогоны, самую короткую, а значит, незаметную проволоку и упрятав всё в нарты, выдвигаемся на рыбалку словно удочники. Целый день рыбачим «по-фрайерски», но набуривая положенные дорожки будущих ставок. В суете, где десятки людей, торопясь вырвать «своего» судака, бурят сотни лунок, сделать это будет не так трудно и малозаметно для сторонних глаз.
Вечером, когда толпа, состоящая на 99 % из городских, разойдётся, мы по-скорому затянем в приготовленные таким образом прогоны дели.
Рыба, обычно прекращая клевать вечером, ещё продолжительное время кружит в определённом месте, иногда совсем останавливая ход косяка, по какой-то природной причине сбиваясь по кругу в огромные рыбные тучи. Если мы попадём в такую тучу или хотя бы рядом, рыбы нам возить не перевозить!
С рассветом поехали по стылой, обнажённой от снега дороге прямо на «Буране». Вечером, когда под солнцем оттаивали чёрные улицы, прилипающие к земле нарты до дачи не протащишь, на этот случай приготовили в ограде «макаран». По плану, мешки с рыбой будем довозить по льду под берег, потом по деревне на нём. Было очень удобно, что Брат Витька знал эту технику как свои пять пальцев, и теперь за неё отвечал.
На льду вовсю происходило движение, но определённого скопления ещё видно не было. Те, кто вчера были на рыбалке, направлялись уже на знакомое место, предполагая, что именно оттуда и сегодня начнёт клевать.
Из деревни тоже двигалось много всяких механических приспособлений, позволяющих скорее добраться до места рыбалки. Кто-то ехал на мотоцикле с люлькой. Многие добирались на велосипедах, благо голый лёд, ставший от дневного тепла пористым и нескользким, совершенно спокойно это позволял. Не имеющие ни мото-, ни велотехники, упорно шли пешком, волоча за собой лёгкие санки с привязанным буром.
По дороге мы догнали одного такого и подвезли его до острова, разделяющего пойму с фарватером, что было удобно для наблюдения за участками, где начинают сбиваться люди, а, следовательно, клюёт.
Мужик, звали его дядя Коля, был нетерпелив, как все, кто в «первый раз», твёрдо верил в свою сегодняшнюю удачу и не боялся ходить.
— Мне кровь из носа нужно сегодня поймать, хоть как. Бешеные деньги за ледоруб заплатил, даже на сапоги болотные баба денег не дала. Но это ладно, а вот если бур не оправдаю, да удочку ещё, то кранты — до пенсии поминать будет.
— Ты не торопись, дядь Коль, сейчас чайку попьём, увидим, где судак шевельнётся, и довезём тебя. К тому же туманчик вон идёт, можешь заплутать. И самое главное, в бардачке коньячка бутылочка, как ты?
Съедаемый желанием выпить мужик сглотнул слюну, но твёрдо отказался.
— Нет, парни, спасибо. Я вот отойду немного да начну потихоньку буриться, глядишь попаду где по голове судаку.
Он, больше не медля, спустился на лёд и, словно мячик, быстро засеменил в сторону фарватера. Буквально через пять минут его фигура исчезла в надвигающемся с холодного льда в сторону прогретого берега тумане. Иногда такой туман закрывал море на несколько часов, полностью пряча всё и всех, на свой грех, вышедших на лёд. Если же, на счастье, начинался ветер, молочный занавес сдувало довольно быстро, не дав людям, потерявшимся в нём, сильно испугаться. Сегодня было тихо.
— Вот обидно. — Венька озвучил наши мысли. — Если ветерок не задует, просидим тут до обеда.
— А что тебе? Жратва есть, по двести грамм на нос есть — отдыхай у огня, радуйся, что не выскочили на лёд. Как оказалось, Брат Витька был прав.
Только мы разложили у костра завтрак и открыли бутылку, как со стороны деревни, ровно откуда мы сюда заехали час назад, к костру подскочил ушедший на фарватер дядя Коля. Он ошарашенно остановился, узнав нас и поняв, что мы тоже растеряны его появлением, брякнул: «Привет, парни. Как вы?!»
Не рассмеяться было трудно и, словно подыгрывая ему, мы молчали.
Ответить смог Брат Витька:
— Да ничё… Из дома рано выдвинулись, решили вот позавтракать. — Он, налив в рюмку коньяк, протянул мужику.
Дядя Коля молча выпил, поднял с газетки кусочек сала, кинул его в рот и, оглядев заляпанный кусками бледно-белого тумана остров, спросил:
— Из деревни откуда?
Я, еле сдерживая дикое желание захохотать, показал на след, приведший нас на остров.
— Оттуда.
— Значит, фарватер там. — Горе-рыбак показал рукой в другую сторону.
— Да, скорее всего, там.
Дядя Коля немного расстегнул куртку, поддёрнул сани, поправил выбившиеся из коротких, с широкими голенищами сапог портянки: «Пойду. Думаю, зря влево забирал — чуть сбился. Чичас правильно сориентируюсь…» — И он, словно растворившись, нырнул в туман. Через секунды стало слышно стук санных полозьев по льду и короткое шарканье сапог.
Держаться мы больше не могли и смеялись до слёз, повторяя друг другу его слова.
Успокоившись, выпили по рюмке (Венька не стал) и, закусив, собрались уже повторить, как вдруг… Из-под берега, по знакомой уже ему дороге снова выскочил наш односельчанин. Теперь в его глазах был уже испуг, но граничащий с совершенным непониманием происходящего.
— Чёрт побери, опять вы?! Неужто мало вправо загибал — опять лоханулся!
Витька, словно ждал его появления, с бутылкой в руке, не думая, налил ему рюмку.
— Ещё одну, дядя Коля, да, может, закури, дай хоть лёгким отдышаться. Наша рыба-то никуда не денется, чё поди бежать?
На мужика было больно смотреть. Больше не разговаривая и не глядя на нас, он выпил, подвинув санки к костру, сел и, теперь сняв сапоги, перекрутил портянки. Отломил кусочек хлеба, положил на него сало, вздохнул:
— Ну, налей ещё Виктор, чтобы хоть маленько хмель почувствовать. Теперь-то точно не вернусь. Коньяк, правда, вообще дрянь и дорого вдобавок. По мне, самогона бы стакан — можно немного охмелеть. А это — тьфу… Сластит на языке жжёным сахаром — бабское питьё.
Витька, понимая его, налил теперь полстакана.
— На вот сразу, дядь Коля, на два прихода. Вдруг теперь промажешь, шире круг возьмёшь. И сигареток на со спичками. До солнца не загрустишь, поди, пока туман пройдёт. А там встретимся, у нас ещё бутылочка есть!..
Часа через полтора, когда туман, прогретый солнцем, вдруг исчез как не бывало, мы увидели дядю Колю в двухстах метрах от берега, дремлющего, сидя на санках, и определили его вместе с ними к себе в нарты.
Вдалеке собиралась в кучу толпа рыбаков. Судак зашевелился.
* * *
Теперь нам, вставшим в километре от острова, был виден масштаб предстоящего действа. Водохранилище напоминало город в час пик, в том смысле, что на льду, только на видимом расстоянии, находилось полторы-две сотни машин. И не просто старые, которые если что, можно списать в непредсказуемые убытки, а вполне хорошие, как отечественные, так и, пока редкие, а значит, наверняка более дорогие, импортные.
Пока техника носилась бесцельно, пролетая между не сформированными ещё кучками рыбаков на немыслимо серьёзной скорости, мы остановились осмотреться. Подобранный и дремавший уютно какое-то время дядя Коля вылез из нарт и растерянно смотрел на происходящее.
— В детстве меня дед прутом драл, если пукну громко на рыбалке, а тут, гляди чё творится. Неужели найдётся дура, которая в таком бардаке клевать будет?
— Погоди, дядь Коль, увидишь сейчас, чем отличается доисторическая и современная рыбалка — и по сути, и по масти, и по принципу!
Брат Витька долго просматривал гудящий горизонт через взятый напрокат у Латка бинокль, и наконец, насторожившись, скомандовал:
— Ключ на старт. Прём вдоль увала, километра три. Там зашевелились в сторону Лебединки, но надо метров на пятьсот по ходу встать. Наверняка косяк оттуда на мель пойдёт, мы должны опередить. — Парни заскочили в нарты, дядя Коля сидел уже там, предвидя старт.
Движение увидели не мы одни, но, в отличие от многих, я не поехал именно туда, где судак уже клевал.
Косяк, а это скорее было именно так, сбивается в кучу неожиданно, со всех сторон, словно по какому-то понятному рыбе сигналу. Приходя в возбуждение, хищник постепенно расклёвывается, начинает движение уже основной кучей прямо, но в неопределённую сторону. То есть может пойти вдоль увала, по предполагаемой мели, может загнуть далёкую дугу по глубине. Но обязательно закрутит круг от берега до течения по стоячей воде, пройдёт какое-то расстояние и снова плавно завернёт к мели. Таких огромных колец, или квадратов, сделает за день два-три, иногда пересекая даже пройденную раньше границу, не переставая хватать почти всё железо, что ему предлагают рыбаки. В любой момент рыба может прекратить брать приманку, но с направления не собьётся. Через какое-то время снова начинает жор, возобновляя ход косяка.
Мы угадали. Стоило, остановившись, быстро пробурить лунки, поклёвки стали происходить с завидной периодичностью. Судак шёл крупный, часто с трудом проходящий в стодвадцатую стандартную судачью лунку. Мы выхватили уже по нескольку рыбин, сразу затаривая их в мешки, а дядя Коля не мог даже проковырять лунку. Оказалось, раскрытым его новый бур был выше самого рыбака, что сразу вызвало определённые трудности… Он скакал вокруг бура, сбросив с головы шапку, запаленно дыша и матерясь, вспоминая поочерёдно всех, кто не желал ему удачи изначально. Сердобольный Брат Витька ловко добурил его лунку и серьёзно наставлял неопытного рыбака.
— Материться перестань, дядь Коль… Это ты жену чем больше материшь, тем она добрей — тут не так. И когда начнёшь судаков хапать, не считай, такая примета есть… начнёшь считать — конец фарту…
Витька, чтобы ускорить начало рыбалки, раскрутил крапивный мешок, взятый, несомненно, под улов, и достал завёрнутую в полиэтилен удочку. Мы, продолжая часто отвлекаться на поклёвки, искренне смеялись происходящему. Витька критиковал блесну.
— Ты что же это, дядь Коль, пожалел, что ли, ложку нормальную? Почему у тебя блесна из простой железной… негодно. Хочешь стать профи, нужно латунную, а может, даже мельхиоровую, вон как у Веньки… Глянь, он шпарит одного за одним. — Витька наконец настроил новоиспечённому рыбаку глубину и пошёл к своей лунке. После второго подъёма дядя Коля заорал не дошедшему до места Витьке.
— Ой, Витя, помоги, ударило, поднять не могу, что бревном давит…
Витька, плюнув, побежал обратно
— Ты давай, учись сам, а то придётся у тебя половину забирать за услуги!
Поклёвка была действительно серьёзная и, промучившись несколько минут, с использованием предварительно сделанного Венькой багорка, Витька вытащил зацепленного дядей Колей на «дешёвую ложку» огромного, килограмма на четыре, судака! Бросив рыбину к ногам совсем обалдевшего «новоиспечённого» рыбака, Витька побежал обратно, рассуждая нарочито громко, чтобы слышал счастливец: «Везёт кому не надо! Точно же видно, что пока с тобой возился, этот гад мимо моей лежащей блесны проплыл. — Он, начав плавно сакать, продолжал: — А твоего вон Венька дёрнул, будем по окончании клёва менять наших на твоих!
В этот момент Венька достал из лунки небольшого, граммов на семьсот, судачка.
Дядя Коля сидел на корточках около здоровой рыбы и, не зная, кому верить, улыбаясь, выкручивал из зажатой огромной пасти пробивший челюсть тройник. Народ вокруг не переставая выдёргивал судаков, попутно громко смеясь.
Наконец до нас дошёл основной косяк. Поклёвки стали постоянными, прерывающимися только отсутствием на дне блесны. Рыбаки уже не разговаривали, матерно вскрикивая лишь во время схода добычи либо громко спрашивая багор, когда нестандартный судак застревал в узкой лунке. Вокруг стоял непрерывный, поглощающий шум бегущих людей, гремящих снегоходов, работающих машин. Шипение вгрызающихся в лёд буров, шорканье тысяч ног в одном темпе непрерывного движения, взмахи рук и несмолкаемый гул криков, в основе своей содержащих маты, и за радость, и за неудачу…
Мы знали специфику такой «охоты», и поэтому леска, которая должна выдержать серьёзные и частые поклёвки, была гораздо крепче, чем нужно для спокойной рыбалки. Да и сами удочки были выстроганы вчера из небольших досок, с простыми ушами вместо механических барабанов для смотки лески. То же самое и с блеснами, представляющими собой серьёзные толстостенные блестящие железки с очень мощными якорьками. Судак в момент подобного состояния хватает всё, что блестит и движется, почти независимо от размера. И направление хода косяка было угадано! Мы не влезли в прореженную, разбитую рыбаками струю рыбы, когда половина особей выловлена, а встали чётко над заново собравшимся косяком. И пока на подходе ещё поклёвывало, но рыбаки теперь ждали поклёвок дальше, мы стали ловить рыбу из снова сбитого косяка без секундного перерыва, на первом-втором движении руки.
В общем, когда под нами прошёл косяк, а вокруг и между нами человек триста народу, Брат Витька поймал тридцать судаков, аккуратный Веня двадцать пять, я же сорок одну голову, но только потому, что не отвлекался совсем, бросая добычу сразу в нарты.
Напуганный невиданным ранее действом, дядя Коля так и просидел бы над одним добытым трофеем, но Брат Витька вырвал из пасти выловленного им судака якорёк, бросив снасть обратно в лунку. Два раза махнув рукой, мужик поймал ещё рыбину, но, сам вытянув её из лунки, умудрился серьёзно наглухо запутать леску, чем совсем прекратил свою рыбалку…
Ещё через двадцать минут толпа прошла совсем, оставив за собой тысячи залитых кровью лунок. В принципе до нас, не погнавшихся за толпой, вообще никому дела не было: совершенно спокойно можно было запускать прогоны и ставить сети. Рыбу, не задерживаясь, разложили в мешки с удобным для транспортировки весом и, решая, что будем делать дальше, сели перекусить. Дядя Коля, не смотря на нас, мотал запутанную леску, как бы показывая, что изо всех сил старается спасти ситуацию. Долго не пытая, позвали к столу, и он, засунув трофеи в мешок, потихоньку шёл, с гордостью оглядываясь на санки с уловом.
— Давай, дядь Коль, отметим твои крестины на звание рыбака, почётное, скажу тебе звание, достойное. Во времена коммунистов при рыбацких союзах за первый трофей значок, а скорее даже медальку блескучую давали, в форме рыбки. Сейчас, конечно, вместе с коммунистами и общества рыбацкие пропали, и медальки… но рюмочку выпей в посвящение!
Благодарный новопринятый выпил, не морщась закусил и, ещё раз посмотрев на санки с добычей, ответил: «Спасибо, мужики! Такого кайфа лет двадцать уже не испытывал, как к бабе привык. Я теперь думаю, на рыбалку чаще буду ходить, теперь меня никто не удержит!»
За перекусом мы решили: Брат Витька отвезёт рыбу и дядю Колю до острова, где улов в снег под берег закопает, а того направит на деревню. За два часа рыбак дойдёт до берега и ещё дома со скотом успеет управиться. Мы же с Венькой протянем прогоны для сетей и, не привлекая внимания, пробьём майны. По возвращении Витька́ по-скорому затягиваем сети и, чтобы не колеть на льду, снова вернёмся на остров. У костра всё одно ночевать сподручнее! Сети вытягиваем часа в четыре утра и сразу на берег, где уже по обстоятельствам. При хорошем раскладе завтра всё повторим, только днём покемарим на стоянке! На том и порешили.
Действительно, пока Брат Витька гонял до острова, мы протянули два прогона по сто метров и простучали неширокие майны. Затянуть, предварительно аккуратно набранные в ванны дели, вообще не представляло труда. Что мы и сделали буквально за час. В наступивших мутных сумерках заморо́зки вообще не стали прятать и, привязав к ним длинные ветки, просто положили на майны. Набитая бураном по мягкому дневному льду дорога была хорошо видна при свете фары, и промазать ночью мы не боялись. В принципе можно было уйти на мою стоянку, но расстояние до неё было в разы больше. Решили, что, если всё будет хорошо, остановиться на базе завтра, сегодня же как получится. Не привыкать…
Мы не ошиблись: с рыбой было не то что хорошо, а очень хорошо. С двухсот метров сняли полные нарты, а в мешки перекладывали добычу уже на острове. Дело в том, что переехать с гружёными нартами через остров было невозможно, а объезжать оттаявшую от снега и льда косу требовало времени и бензина. Перескочив на пустом «Буране» остров, мы за пятнадцать минут перетаскали мешки и, загрузившись, двинулись домой.
Буквально на следующий день было понятно, что похожую рыбалку практиковали не мы одни, но подъезжать и расспрашивать, а значит, явно всё знать, было не принято.
Такая охота продолжалась неделю. Вскоре стало ясно, что лёд, открытый солнцу и особенно ветру, потерял и толщину, и крепость. А когда за один день провалилось сразу три машины, лишь одну из которых сумели спасти, на следующий их уже не было. Только понятно, что рыбалку это не остановило, а огромная армия заражённых этой болезнью из мобильных превратилась в не меньшую по количеству, но более медленную армию рыбаков пеших. Вода наконец начала уходить, конкретно обозначая увалы и русла, и мы, стараясь придерживаться ориентиров, начали полосами набуривать дороги под установку сетей. Тридцатого апреля законсервировали «Буран» и вышли на лёд на «макарашке». В этом году из-за позднего сброса воды лёд в руслах и на глуби был долго крепкий и достаточно плотный. Но по мелям, где земля, прогреваясь солнцем, топила его, словно на печке, лёд стаял быстро, очень затрудняя работу. Приходилось минимум дважды перевозить мешки на самих «макарашках» до льда, где опять перекладывать на санки. Возить же только на «макарашках» очень невыгодно из-за гораздо меньшей вместимости по сравнению с санями.
Ещё было удобно что поздней весной инспекция работает только по берегу, это более-менее позволяет чувствовать себя свободно, хотя и сильно рискуя.
Несколько раз помогал Татарину довозить рыбу от сетей до острова, хотя основные уловы они сделали ещё по льду, упорно таская добычу до базы на санях, впрягаясь в них конями. С февраля, по его словам, к нему дважды наезжала инспекция.
— По пять миллионов за каждый приезд отдал шакалам, при условии, что шарить по стоянке не будут. Теперь не знаю, что и делать, но войну ещё и с ними не вытяну. Наверное, по-крупному пришло время завязывать, начну по мелочи щипать, как первогодок. Да много ли мне нужно теперь, одному?..
Татарин всё же очень много пил, и теперь это стало заметно, именно из-за потери им уверенности. Хотя свою упёртость, жестокость и жёсткость он сохранил. Сплетая это ещё с хитростью, чертами, свойственными человеку, постоянно ходящему по краю.
Олег и новый напарник, даже пьяные, теперь больше молчали, и было видно, что именно запрет «хозяина и папы» заставляет их так себя вести. И только Мрак, независимый и бесконтрольный, жил именно так, как считал нужным, иногда снисходительно позволяя себя гладить.
Вода стояла в уровне, но другая напасть — жара. Первого мая температура доходила до десяти — пятнадцати градусов. Чёрный берег, чёрные весенние острова буквально за одну ночь позеленели ярко, будто природа просто перевернула страницу с зимы на весну. Пейзаж, открывшийся от деревни, был фантастичен: зелёный ковёр до берега, дальше белый, пенопластом лежащий по всему морю лёд, мерцающий испарением на солнце, как серебром, потом, будто выползающие из-подо льда зазеленевшие тёмные увалы и над ними яркими кляксами рваные группы островов!
Народ, истосковавшийся по теплу, кучками выходил на берег, рассуждая и восхищаясь красотой.
Нам было не до того, и передых, организованный природой, мы заполняли делами, в основе которых лежали заботы о предстоящем летнем сезоне… Хотя для нас весенняя рыбалка не закончилась, а для многих только начиналась. До лодок, вытащенных ещё по льду к предполагаемой границе воды, появились тропинки, в самих лодках все приспособления для установки сетей, а то и сами сети, набранные в ванны. Очевидно, никто из рыбаков не боялся, что рыбнадзор, даже если увидит, заберёт орудие браконьерства, то есть сети! Начальнику нужен именно факт для отчёта и рыба для дополнительного заработка. Сам господин Скотник потихоньку проехал вдоль берега, пересчитал готовые к работе лодки и, хлопнув в ладоши, прокомментировал:
— Ай, молодцы парни, ай, молодцы! Оно ведь и вам надо, и нам надо… Без труда не вынуть рыбку из пруда?! То-то же!
Лёд, по которому уже нельзя ходить, и из-за которого ещё нельзя рыбачить, будет стоять или до первого сильного шторма, или пока не растает под горячим солнцем. Ветер разгонит и разобьёт шугу за один день, солнце, при тихой погоде — три-четыре дня. Ждём.
* * *
В лагерь приехало начальство, и тот же дёрганый из отдела кадров, рассевшись хозяином за столом, доносил до меня.
— Денег в институте нет. Вообще, что будет с лагерем, неизвестно. — Он посмотрел на меня отстранённо, явно что-то придумывая. — Так вот, неизвестно… Но охранять нужно. Предлагаю за то, что зиму отстоял тут, забирай «Буран», вместе с причиндалами. И оставайся пока, в смысле, живи тут, музыку включай, с собакой разговаривай. Без присмотра нельзя, сам понимаешь. А лагерь мы на продажу выставили, если повезёт, глядишь, кто выкупит… Там уже сам смотри, как быть. Я всегда на связи…
По новому, устному, договору я оставался в лагере хозяином на вольных хлебах. Главное, чтобы не были разграблены и разгромлены корпуса.
Дёрганый оставил мне свой телефон, но уехал уже на непривычно красивой иномарке, весело просигналив на прощание.
Недолго думая, вызвонил Брата Витьку, который моментально приехал на любимой старушке «Волге» с самодельным прицепом. В прицеп загрузили снегоход вместе с нартами, в которые я стаскал всё, что подходило под обозначение «причиндалы».
Витька за помощь выпросил новую охотничью палатку, найденную в гараже, котелок с треногой и плотницкий, в масле, топор.
— Вот видал, сам Бог велел мне отделяться от тебя. Дом считай есть, кухонные принадлежности тоже и дрова чем ломать! Осталась совсем мелочь — лодчонку какую. Но это решу!
Мне было жалко с ним расходиться, но, как раньше Валерка, я понимал, что быть помощником ему мало, а работать вполовину невыгодно мне!
Разгрузив снегоход у отца и законсервировав его в пустом после быка сарае, пошёл на дачу. Венька встретил меня снова почти в слезах и в каком-то незнакомом мне настроении. Он неоправданно суетливо метался по ограде, говорил протяжно и нудно, постоянно вытирая покрывающиеся по́том верхнюю губу и лоб. Чтобы успокоить его, заварил чай. Взяв горячую кружку, парень сел на пень посредине ограды и, остужая напиток, дул периодично, но куда придётся.
— Он же мне говорил, приезжай весной, говорил! Вот вчера и поехал. Автобус-то ходит как придётся, надёжи нет, я с Генкой попутно, за маленько денег… Сначала сразу туда, в редакцию журнала — его нету. Мужик какой-то в тех комнатах, книги разбросаны, бумаги всякой, ящики ломаные — капец. Где главный, не ведает и морду от меня воротит. Я сел в коридорчике, жду. Долго жду, в туалет захотел, куда идти, не знаю. Пришлось на улицу бежать, за гаражи. Ворочаюсь, в комнатах разговор слышу, ну думаю, слава Богу. — Венька закрыл глаза, пальцем потрогал в кружке чай и стал пить его как воду.
Я видел, что с ним что-то происходит, но совершенно не понимал что. Парень вытер пот и продолжал.
— Стучусь и захожу. Сидит этот Подберёзовиков, рожа красная, курит и мне: «Что надо?» Я так и так, помните ли, что говорили, вот пришёл. А он как заорёт! — Венька, снова проверив чай, допивает, закинув голову и уже со слезами в голосе. — Кто ты такой, дурак? Кто сказал, что ты стихи пишешь? Ты слова разные в тетрадку пишешь, да. Но это не стихи, а слова! Иди, говорит отсюда, мы переезжаем, нам некогда. А тетрадка твоя потерялась…
В ограду вошёл хмельной Макар. Он, услышав последние слова, переспросил Веньку, и тот ему повторил свой печальный рассказ. Макар словно с цепи сорвался.
— Вот же тварь гнилая, писатель-передвижник, «пи», и «до», и «р». И ещё всяко разно. Я завтра поеду ему уши откушу, да я… — И Макар долго и грязно говорил, как будет лишать этого «клоуна от культуры» здоровья, а, возможно, и девственности…
Потом он остановился и, увидев, что Венька плачет, налил ему кружку вина. Парень, на удивление не споря, выпил и буквально через несколько минут стал заваливаться на бок, опьянев совершенно.
Разгорячённый Макар ушёл, обещав прийти завтра и, узнав всё точно, ехать учить читать тех, кто, наверное, не умеет…
Я зашёл в дом и снова заметил какой-то необязательный, несвойственный Веньке беспорядок, будто ему поставлено условие уходить отсюда навсегда и не возвращаться… И только фотография юной Риты на старом хозяйском трюмо в глупой цветной рамочке с сердечками, с неправдоподобно красивой вымученной улыбкой… Только она, словно магазин в деревне, вокруг которого сконцентрирована жизнь, всё остальное потом…
Не стерпев, ткнул фото пальцем, рамка перевернулась, и я увидел спрятанные за ней два пакета. В одном лежало обручальное кольцо, в другом немного, треть чайной ложки белого порошка, похожего на зубной. Я почему-то не сомневался, что это наркотик, «дурь», как называл её в разговоре Макар. Да чёрт с ним, ведь Макар или Вакула видели и испытывали в жизни такое, что не во всяком фильме про бандитов увидишь… Но Венька, Господи, Венька?!
Я совершенно растерялся, понимая, что это значит, но не совсем представлял, как это всё происходило, если происходило вообще? Возможно, кому передать нужно, а может, купил по случаю, он же у цыган был, точно! Он мне про цыган говорил!
Мне немного отлегло от души, хотя и мучил себя сомнениями: зачем купил, да и как хотел использовать? Я, даже если захочу попробовать, без подсказки не сумею…
Бросив пакетик с порошком на стол, из второго вытащил кольцо. И тут он денег не пожалел! Кольцо явно было не новым, но качественно протравлено и почищено. А по кругу красивыми фигурными буквами надпись: «В + Р = Л».
Положив кольцо обратно, я засунул порошок под половик и, накидав на пол курток, лёг спать, решив дождаться Венькиного рассказа.
Проснувшись от лёгкого шума, сразу увидел Веньку, стоящего у трюмо. В комнате довольно темно, но под светом луны было видно, что он держал перед собой портрет Риты и что-то шептал над ним, словно молился. Я встал, включил свет. Напарник не испугался, не удивился и вообще будто был уверен в том, что я всё знаю.
— Что же это, Веня, как же это так, а, друг?
Он сел к столу и, не выпуская карточку из рук, заговорил ровно и спокойно, не повышая голоса, но и не поднимая глаз.
— Мы с ней в то лето попробовали. Остались однажды на острове вдвоём и в первый раз всё делали, как муж с женой! Я от происходящего чуть с ума не сошёл, просто от того, что вижу, оргазм испытывал. А она целует меня и смеётся, а потом как ребёнка ласкает и снова целует, а потом тихо плачет мне на грудь и целует. Я сутки не спал до свидания, сети с Макаром протрясали, тут всю ночь это… вырубаюсь или сознание уже теряю?! Она, смеясь, на ладонь что-то сыпнула, понюхай, говорит, я и понюхал. Что было потом, точно не помню, но, если рай это так, я готов с чёртом дружить, чтобы иногда там гостить. — Он заплакал…
— Так Рита тоже на «коксе», вы вместе с ней?
— Нет, нет… Она мне, только для меня, у мужа немного брала. И очень, очень боится… сказала, что больше не возьмёт. В тот раз, ещё зимой, сам купил у цыгана, вместе с кольцом. Вдувался, чтобы она не видела, понемногу, с Нового года три раза да сегодня вот.
— Зачем сегодня-то, нет же её, перед кем силу мужицкую показывать, мне не интересно. Дебил!..
— В городе ей после журнала звонил… Она сказала, что не может за меня замуж, любит, но не может!
Всё встало на места… По крайней мере мне теперь было понятно многое, если не сказать — всё. Самое обидное, что нужно было спасать его от любви, но как, я не знал. Может потому, что сам спасался от любви, не попробовав за неё побороться?
— Венька, протерпи, пожалуйста, прошу… Вода откроется, на остров уйдём, там природа, жизнь, воля! Мне самому нужно много ещё сделать, понять, исправить. Тоже запутался… И стихи у тебя — это же не просто так, это нужно правильно думать, а ты можешь. Только потерпи, обломайся по-тихому.
Он наконец внимательно на меня посмотрел и серьёзно, так серьёзно, что у меня защемило в груди, ответил, будто поклялся.
— Стихов больше не будет, уже нет… Я с утра ими печь подтопил. А от Риты не отступлюсь! И мужа она не любит, я это чувствую. Через страх ничего в жизни быть не может, не должно, тем более любовь!
* * *
Днём к родительскому дому на малой скорости, чтобы не застрять в глубоких весенних колеях, подполз КамАЗ с огромной фурой. Я помогал отцу в огороде, только теперь развязывать кусты малины да обратно вешать на столбы снятый осенью забор. По мне — так можно бы и без лишних загородок, но батя опять подвёл под это придуманную самим теорию.
— Огород — это совсем не то, это другое, особенное! Вот в ограде, в сараях, я могу быть хоть кем — и столяр немного, и плотник обязательно, и скотник желательно, и даже дворник себе… И ничего, так одно за другое цепляется, то и то по очереди идёт. А в огороде я только и есть что огородник! Хозяин, отвечающий за всё, что происходит, растёт и зреет в этой земле, включая работы, этому предшествующие! — Он замолчал, увидев подползшую фуру.
Машина остановилась прямо напротив ограды, утробно гуднула, привлекая внимание, и заглохла. Из кабины выскочил и, улыбаясь, двинул навстречу Вадик, парень немного старше меня, с которым три года назад мы привезли из города лодку.
— Вот наконец и встретиться пришлось. — Он крепко пожал руку. — А то пообещал тогда как-нибудь заскочить, и всё дороги в эту сторону не было.
— Хорошо что заехал, рад. Конечно, с рыбалкой сегодня не получится, видишь, лёд ещё киснет, но остальное — и посидеть, и баня — организуем.
— Здорово, если получится. — Вадик огляделся, и заметив прилепленную к забору у соседей лавочку, пошёл в ту сторону. — Давай только дельце небольшое обрисую, мне даже не помощь, компаньонство нужно!
Он закурил и, вытянув ноги, с шумом выдохнул дым: «Красота тут у вас, братка, лепота! Дал бы Бог до пенсии дожить, да и саму пенсию, купил бы у вас домик и кайфовал. Просто благодать: с одной стороны лес, грибы, ягоды, с другой — море, рыба, отдых, что вообще ещё?!» — Вадик подогнул ноги и, сменив тон, продолжил:
— Я издалека приехал. За две тыщи ходил, с какой-то химией съедобной. Так вот, разгрузился, думаю, в туалет сбегаю перед дорогой, пошёл искать. То-сё минут двадцать, обратно тянусь, а меня грузят буквально тут же. И ничего не спрашивают, не говорят — прямо с палет, трое парней. Забили больше половины фуры, крепи, говорят, чтобы не побилось. Я молча залез, груз стянул — коробки цветные, выхожу, закрываю двери, словно по плану всё, замочек втыкаю защёлкнуть. Мужик подходит, здоровается, в фактуру мои номера вписывает, руку жмёт, привет девчонкам посылает и уходит. Я сажусь за руль, руки играют, еле ключ вставил — запустился, давление прокачал и поехал! Понимаешь? Поехал! За город вырулил, посты прошёл, в лесок с трассы свернул, открываю фургон, рву коробку… а там — вино! Не просто вино, а кагор Монастырский, полусладкий, молдавский! Ну, успокоился, изучил фактуру, двинул дальше. Это, оказывается, в другой город нужно было везти, в какой-то храм евангелистам, секта такая есть, я слышал. Вот и решил: ладно наши, православные, вернул бы, возможно. А этим не повезу, нечего тут свои замуты приживлять. В общем, есть семьдесят коробок сладкого бухла, давай куда-нибудь сгрузим да используем по назначению!
Вадик отстегнул игрушечный контрольный замочек и распахнул широкие, как хозяйские ворота, двери. Посреди свободного от коробок небольшого пространства фуры, на коленях, вернее даже на карачках, как большая собака, стоял бородатый мужик, а может, дед. Он зажмурился, мотая лохматой головой, и, уже точно как собака, заскакал к двери, выговаривая только: «Господи, прости».
Вадик оторопело отпрянул от машины и испуганно объяснил:
— Я про него-то забыл… Буквально как на дорогу вернулся, мужик идёт с тележкой. Объехал его, разглядел — бомж, думаю возьму, пусть попробует пойло, вдруг какая отрава? Самим-то чтобы не рисковать, если что.
Страдалец подскрёбся к выходу, не вставая развернулся задом, и соскользнув на землю, уже на ногах побежал в глубину ещё голых кустов…
— Честно, из головы выпало. Боялся, как бы не тормознул кто на дороге, про него и забыл. Видать, натерпелся бедолага, я же обещал его пятнадцать километров всего подвезти, а увёз почти на пятьсот…
Вернувшийся путешественник без всяких претензий, словно ничего не произошло, и даже, наоборот, будто извиняясь за суету, стал торопливо нам рассказывать, вылавливая ногтями из широкой бороды остатки пищи.
— Я вина сразу отпил с Божьей помощью, на тряпки сел, еду. Так-то хорошо, но бутылку не поставишь, упадёт, прольётся христова кровь. И пробочку не вонзишь обратно, ну и пью, когда секунда между рывками перепадает. Как допи́л, совсем пьяный сделался, не емши целый день вдобавок. Хорошо, сухари с собой есть — первая еда как приспичит! — Он, увидев что Вадик достаёт сигарету, не отвлекаясь взял себе и, тут же у него прикурив, продолжал: — Да лезть никуда не надо — хоть кругом и темень, но оне в кармане! Но сглотнул что нажевал, давай меня тошнить. Нет думаю, пока не приземлился — никакой пищи! Ладно, вроде успокоился, прижался к твёрди зыбкой через тряпку да задремал ненадолго. А уж очнулся, вот беда насталась!.. И где, не вспомню, и что кругом, не вижу, лишь движение чую, будто кругами меня несёт ниже, в яму адову, не иначе…
Старик сел на пенёк и уже не для нас, а словно себе в оправдание, договорил: «Я же в церкву в райцентр ходил, деды и бабки наши меня спровадили, свечки поставить кому. А Пучуевым да Чагиным службы заказать, Сорокоуст к Радонице, у них деды недавно почили. Да вообще с отцом Павлом о делах мирских и Божьих беседу составили. Там, у церквы, и почивал в келье общественной. Утром в обратную дорогу двинулся и уже дымы печей своей деревни чуял. Да только на грех соблазнился помощью незаслуженной, вот и пролетел в трубе чёрной мимо берега своего, не замеченный!»
По разговору о нём можно было подумать, что он паломник, путешествующий в Святую землю. Но старый так ловко курил, а в конце своей исповеди, не смутившись, попросил «немного душе в помощь», что стали понятны его земные притязания.
— Я, конечно, верю, но людского не отрицаю… Все пороки после в себе изживу, как пред вратами Божьими встану. Тем более время наступит неограниченное, будет возможность покаяться. — Вадик выдал заблудшему ещё бутылку, но теперь, посадив его в кабину, в пионерский лагерь поехали все вместе. Там заскладили вино в пустующий после «Бурана» гараж и, взяв с собой ящик, пошли в гости к Рынде, доверчиво за нами наблюдавшей…
Вино оказалось довольно хорошим, но чрезмерно сладким, именно церковным. Как бы там ни было, а выпив по два стакана под нарезанное крупными кусками сало, развязали языки.
— Это чудо какое-то, Киря, просто зуб на мясо даю. Ты в раю живёшь, только сам ещё этого не осознаёшь. Там, за оградой, — Вадик махнул в неопределённом направлении, — всё уже по-другому. Сломалась страна, вернее, позвоночник ей переломили. Она сейчас распластанная лежит — ни руки, ни ноги не работают, защититься нечем… И уже стали от этой коровы под названием «Русь», наживую куски отрывать, шкуру резать, молоко сосать. Да, главное, именно те, кто ни сном ни духом, никакой заботой в хозяйстве, где эту корову растили, замечен не был!..
Он вдруг замолчал и, поняв, что я не хочу об этом говорить, отпив из стакана, пояснил:
— Не буду вещать, но начинай остерегаться. Когда основную тушу порвут, а это уже скоро, по мелочам щипать начнут. И вот это всё. — Он снова с восхищением, но уже и с сожалением обвёл вокруг рукой. — Станет неудобно своим благополучием. Ведь придут сюда люди, не признающие закон, а значит, превозносящие хаос и наживу как смысл жизни.
Старый, которого, оказывается, звали Филипп Янович, за короткое время познакомившись с Рындой, снял собаку с цепи, и уже вдвоём они обошли весь лагерь. Немного пьяный, он от удовольствия и радости хлопал в ладоши, а собака, будто тренированная, прыгала «аппорт» весело взвизгивая. Издали паломник был похож на лешего, играющего со своим лесным верным слугой. Спать в дом он не пошёл, объяснив отказ неожиданно просто и честно.
— Дух с меня чижолый, поди. Сам-то я к своему придышался, уж и не замечаю. Ты веранду вон открой, там на тряпках за стеклом и продружу с ночью…
Утром он удивил нас неожиданным предложением, удобным, как оказалось, и мне, и Вадику.
— Я можно, Кирилл, тут у тебя послужу недельку? Ноги отдохнут, душу успокою, тело отмою. Да одёжа кое-где в негодность пришла, подлатать требуется. Еды мне шибко не нужно, крупы вон выдай да масла бутылочку, мы с собачкой кашу парить будем, с лесным духом вперемеж. Потом, вон там в ложку,́ снег ещё не вытаял, дак вокруг берёзки соком доиться начали — совсем это в радость. Недельку отдохну, пойду в обратный путь, к дому. Ты к тому времени появись — проводишь. Если кто спрашивать будет, оставь запись на листочке, как тебя найти, я ищущим растолкую…
Мне всё происхоящее было неожиданно на руку, поскольку подошло время лезть в воду. Не откладывая в долгий ящик, выдал новому охраннику ящик вина, показал доступ в пищеблок и, написав на куске коробки фломастером телефон, мы оставили его служить.
Вадик довёз меня до деревни и, не заезжая, крайней улицей, погнал в сторону трассы. Я, понимая, что нужно организовывать рыбалку заново, поспешил в деревню.
Вода стояла в одном уровне, но жаркое солнце делало своё дело: быстро прогревало мелководье, освобождая поверхность ото льда уже далеко от берега. По предательским следам, чётко видимым на глинисто-песочном дне, было понятно, что по крайней мере пешие, самые трудолюбивые браконьеры, уже испытали радость добычи. Эти ставят сети в солдатских химзащитных костюмах, до безобразия неудобных, но не пропускающих воду. Выставив сеть на колах вдоль берега, они всю ночь, с небольшими перерывами, бродят вдоль неё взад-вперёд, на месте выбирая попавшую рыбу. При хорошем раскладе и здоровье за ночь из одной сети можно взять килограммов пятьдесят хорошей, а, если всей подряд, гораздо больше, рыбы. Тут дело только в выносливости самого рыбака, которому целую ночь приходится бродить по пояс в воде, выбирая, а затем по колени в суглинке таская добычу. Ещё в плюсе меньшая опасность, ведь вся работа проходит в полной темноте и почти совершенной тишине.
От лодок же, приготовленных хоть сейчас в бой, следов до воды ещё не было. Ждём…
Заинтересованные в скорейшем начале работы, все как один были накалены: так или иначе несколько раз на дню встречались в кустах крайней к воде улицы. Какая-то сила, неподвластная здравому смыслу, заставляла по очереди смотреть в латковский бинокль на синий, уже полностью пропитанный водой лёд и высказывать своё мнение по этому поводу. Рассуждения каждого были похожи на слова предыдущего и различались лишь некоторыми, не всегда добрыми, эпитетами. Иногда просто от тоски по очереди бились об заклад, споря то на ветер, который задует с берега через час, то на шторм, но обязательно с юго-запада! Последний должен будет дуть несколько суток и разогнать не только лёд, но и рыбу, томящуюся в ожидании открытых нерестилищ. Причём все знали примерный прогноз на неделю, обещающий штиль. «Выигравшие» штиль, без сожаления пропивали калым вместе с проигравшими, на какое-то время успокаивались, но, трезвея, собирались и спорили вновь. Ещё был плюс в том, что заранее, конечно достаточно примерно, договаривались о местах рыбалки, чтобы как-то минимизировать заходы на ставки других. Такие ситуации, помимо возможной потери серьёзного метража сетей, были очень расточительны по времени. В эту весну образовались четыре бригады, хотя, возможно, кто-то не захотел светиться совсем. Такие рыбаки есть всегда — они прячутся и от рыбнадзора, и от таких же, как сами.
Прямо на ходу узнав, что было интересно, пошёл к родителям. Мне было много проще: наш дом стоял на набережной улице, и, помогая по хозяйству, я спокойно наблюдал за водой.
Ничего не предвещало каких-либо изменений, шуга стояла плотно, освободив только полосу вдоль берега шириной двадцать-тридцать метров. В очередной раз мимолётом подняв глаза, увидел лодку, малым ходом ползущую к берегу.
— Татарин, — озвучил мою догадку отец, — неужто опять что случилось?
Решив, что дойду до воды за то же время, что и он до берега, надев болотники, пошёл встречать.
Татарин был один, весь взлохмаченный, в кровяных соскобах по всему телу и настолько явно расстроен, что я подумал о совсем худшем.
— Перестрелялись, наверно, или передрались до убийства?
Рыбак соскочил в воду и стал затягивать лодку на берег, я молча взялся помогать.
— Шуга совсем расслоилась. Всю дорогу на малых прошёл, ни разу мотором не стукнулся. И туда, на нашу сторону потянуло, от своего берега еле отошёл, долго по спрессованному льду лодку тянул, не мог провалить до воды. Сегодня в ночь, наверное, ставить будете, вот увидишь. — Он ждал ответа, теперь разматывая фал на якоре.
— А ты чё драный такой, случаем, не пособачились на острове?
— Да нет, тут другое. Вчера, пока в лодку с берега стаскивали мотор да гостинцы, да причиндалы все — немного поругались. Я со злости Олегу в ухо завернул, тот расплакался и домой утопал. А этот Петя, — Татарин, ещё недавно его хваливший, скрипнул зубами и сплюнул словно горечь, — сначала молчал, потом выпили, на перекуре расчувствовался. Я уж в ночь не пошёл на деревню — мало ли что. Давай, говорю, на этом конце острова костёр запалим, до света перекантуемся, да в утро проводишь. Спирта полторашка, с запасом брали на троих, рыба жареная, ещё чего всякого. Он вроде нормально, радостный, а выпили — тоже в дыбы. Ну я, недолго думая, в зубы ему, потом поленом жжёным по шее, да так ногами потоптал. Короче, убежал он, а лёд-то у острова сжат, плотный. — Татарин замолчал и, сунув руку под мышку, вытащил большого, уже напившегося крови клеща.
Я, слушая внимательно, даже растерялся такому переходу, но, ничего не понимая, смотрел словно в театре. Рыбак достал из кормы пол-литровую банку и, бросив в неё клеща, сразу же снял куртку и рубаху.
— Киря, собери, что заметишь, я спереди сто пятого снял, а со спины-то глаз нету и руками не достаю!
Что я увидел, теперь просто испугало: у Татарина на лопатках, между и по позвоночнику висели клещи величиной с багрово-синие виноградины, каждую секунду готовые отвалить безобразно раздутые тела от худого дяди Володиного!
— Как их снимать, нужно как-то скручивать, чтобы зубы в коже не остались?
— Какой на хер крутить, рви так. Я полбанки надёргал, что теперь аккуратничать, рви — и в кучу!
Я, надев перчатку, стал отрывать насекомых торопливо, разрывая грязную Татарскую кожу до мяса, серьёзно боясь, что мужик останется без крови, и бросал их в уже почти полную банку.
От берега к нам шли люди, и, заметив их, Татарин попросил:
— Ты, про что я говорил, молчи, прошу. Потом тебе дорасскажу, когда ушей чужих не будет.
С подошедшими мужиками мы заставили Татарина раздеться догола, и все вместе сняли с него ещё десять штук, забившихся в самые потайные места!
Пришедший со всеми Латок желчно пугал измученного «терпилу».
— Ты буквой «Г» гнись и булки шибче раздвигай, это у них самое любимое место для приёма пищи! Если какому фартануло, тот, не побрезгуя, к тебе в кишку через этот самый проход залезет… А там уже, в тепле, будет жить до старости, сося твою дурную заспиртованную кровь! И выползать оттуда не захочет по причине возможности постоянно, не суетясь, ею похмеляться…
Крутящийся на брошенной под ноги куртке голый мужик упорно не хотел той буквой сгибаться, тем более раздвигать проход! Мы, прогнав развеселившегося Лёху, поливали оперированного остатками спирта из бутылки, на что он криком кричал от боли и обиды.
— Оставьте на глоток, мужики. Мне же больно до слёз, поимейте понятие, волки…
Татарина, выпившего почти полстакана немного разведённого спирта, мы проводили в город, как обычно, задобрив водилу рыбой.
В автобусе, задвинутый в самую глубь крайних сидений, он держал меня за рукав и свистел угарным шёпотом в лицо…
— Кирилл, помоги! Вишь, всё против меня опять… Короче, Петя тот, гнилуха, по льду подался в сторону кордона. Он же не знает, клоун, что там дальше лёд только что видим, а ходить-то по нему нельзя…
Я сразу услышал в словах Татарина обречённость для взбунтовавшегося подельника.
— Почему ты о нём в прошедшем, Татарин? Если видел что, сразу скажи, мне проще будет.
— Не видел, истинный Бог, не видел! Уже темнялось совсем, да от костра он ушёл в темноту. Я ещё крикнул, мол вернись, гнида, прощу… Потом подождал немного да улёгся возле костра — спирт разморил. А утром — клещи, одежда шевелится, я и забыл всё. Пока снимал их, где видел, пока лодку в одного надрывался тянул, пока движок завёл, шёл еле-еле, как ледокол, вот и всё…
Он опустил рукав и, будто прощаясь навсегда, добавил:
— Олежку, козла этого хромого, не брось. Я этих зверей в больничку сдам, пускай проверят. Хотя полтораста штук…кому надо? Так что, если не приду, рыбы там ещё миллионов на двести по ямам, только солёной! А если скоптить?
Он, по-моему, первый раз в жизни заплакал и, сжавшись в пружину, безнадёжно повторил:
— Дойди до Олежки, там и рыбачь весну, разрешаю, что хочешь… прощай…
Автобус ушёл, мужики смеялись, вспоминая наперебой, откуда снимали у Татарина клещей, а я был разозлён ещё одной, свалившейся, как снежный ком на голову, заботой, а может и бедой.
У Веньки был замок и в дужке — сложенный пополам лист бумаги: «Кирилл, я у Макара. Сегодня будем ставиться точно».
К Валерке решил не ходить, понимая, что он тоже томится на старте. Я неожиданно осознал, что сейчас один, но лишь это вдруг показалось правильным: «Где общак — там голодовка», именно так. И не только в общепринятом понимании, но и в другом, наверное, более важном для человека, хотя и более сложном. В себе можно и нужно разобраться только самому!
У меня было всё: небольшая плоскодонная лодка, именно для тихой работы весной; удобные, в полутораметровой посадке набранные сети и, что очень важно, хороший «макаран», который поможет рыбу не корячить на себе, а вывозить из-под берега сразу домой! Я решил, сократив вполовину метраж сетей, работать в одного, то есть на воде и вывозе.
За выборку рыбы и набор сетей будут отвечать специальные люди, местные женщины, тоже сейчас безработные. С главной, которая успешно работала сразу на несколько команд, по кличке Гагара, договорился заранее. Женщина эта была в своём роде движителем всего «безмужьего сообщества», вокруг которой вольно-невольно сплотилась команда умеющих и желающих работать за деньги.
— А, Кирильчик, привет, — встретила она меня бодро, — что вспомнил няньку свою, сыночек, так ей и надо! Вижу, хочешь чем-то надсадить, шибко хорошо она живёт?
Мне казалось, что я её знал ещё в утробе матери, потому как вспоминал детство обязательно с ней в одной из главных ролей. Понятно, что в какое-то время связи эти прервались, но мы были на виду друг у друга. Не дослушав просьбу, но правильно поняв, весело отвечала.
— Да, конечно, поможем, что мы безрукие, что ль? Сама лично для тебя всё сделаю, глядишь, и за шортики с пилоточкой рассчитаешься, которые тебе купила за сэкономленные от училищных завтраков деньги. — Женщина весело подмигнула, зная, что я помню, о чём она говорит. И тут же сама себе ответила: — Тапочки мне белые и колечко с бирюзой на вдовий пальчик, бабке…
Этой «бабке» исполнилось недавно сорок лет, была она ещё очень красива, в «добром теле», как говорили мужики, но уже два года «действующей» вдовой.
Сегодня я решил так: всё из своей лодки переложу в лодку Татарина и завтра с утра уйду на его базу. В любом случае там лучше, хотя по времени дольше. Опять же, есть возможность улов остужать в довольно холодном погребе, чтобы делать ходки домой более загруженным. Всё было «за» и только непонятки с находящимися там обитателями настораживали. И ещё: я почему-то был совершенно уверен, что Татарин вернётся. То есть не было никакого сожаления по поводу произошедшего с ним, хотя ситуация патовая. По крайней мере из тех, кого клещи кусали, а я знал таких около десяти человек, у двоих клещи были заразные и укушенных лечили в больнице. Третьего перекосило, повело, как говорят у нас, и ему даже давали инвалидность на год. Бедолага долго лечился, но кривизна лица и неработающая в полной мере рука остались насовсем. Инвалидность, правда, сняли, мотивировав тем, что такому работать можно. Работать мужик мог и даже обязательно хотел, только его никуда не брали…
Так вот, шансов у Татарина, считай, не было, сняли с него литровую банку этих страшных насекомых, но я был уверен, что он скоро вернётся!
Пройти на лодке прямо до базы Татарина, чтобы не таскаться через остров, можно было лишь со стороны фарватера. И, как в ненастоящем кино, мне повезло! Ночью подул устойчивый «запад», который до нуля разогнал скопившуюся в пойме ледовую шугу. Эти гладкие кусочки льда будут болтаться поплавками ещё, возможно, сутки-двое, но ничего неудобного сделать уже не смогут.
Выставившиеся вчера рыбаки сегодня в ночь спокойно будут снимать свои ставки сетей, сплошь забитых рыбой. Икромёт начался!
Я обошёл острова по дальней траектории вынужденно, втрое увеличив расстояние пути. Если вода не начнёт прибывать, обратно мне придётся добираться так же, а если повезёт, на что я надеялся, пришедшая вода откроет сухие сейчас проходы вдоль острова.
Олег, увидев меня издали, бежал к лодке, сильно хромая и взмахивая руками. Когда же, подбежав, узнал, сначала растерялся, но потом повеселел ещё сильнее.
— Думал папка — и боюсь, и лад, немножко… Они с Петлушей ушли тли дня назад, и не велнулись: опять один с котом, плохо.
Подойдя к берегу, я увидел, что ровно сюда недавно причаливала лодка с высоким килем и несколько человек выходили на берег. Сразу спросил об этом у Олега.
Парень моментально скис и, криво улыбаясь, стал оправдываться, будто зная за собой вину.
— Это дядя Илья был, мужик холосый! Его даже папка боится, сам говолил. Он никого к нам не пустил, а сам зашёл. Дал мне бутылку и где папка сплосил. Я сказал, что уплыли они. Он засмеялся, пливет, говолит, пеледай от меня. Потом лыбы сплосил, я дал немного.
— Как рыбы, он что, рыбы поймать не может?
— Он сказал ему надо солёной немного, чтобы слазу коптить дома!
— А ты чё? — Я начал понимать, что произошло. — Ты что сделал, Олега?
— Отклыл поглеб и дал! Всё лавно у нас много, тли дал, папка даже не заметит. — Олег улыбался, словно спас кого от голода и теперь гордился этим.
— Потом, что потом было?
— Мы выпили немного, он, плавда, не стал, ему за луль. Я пловодил их. Они смеялись и махали. Холосые мужики!
Мне стало не по себе. Теперь присутствие здесь и рыбалка были совершенно бесполезны, и скорее, даже опасны. За рыбой скоро придут, и я стану совсем не нужным свидетелем. Действительно, Татарин висел надо мной карающим мечом, который карал за желание помочь. Нужно было уходить, бежать — другого варианта не было. Но куда Олега? И хотя было понятно, что теперь они его просто напоят до беспамятства, парня было жалко. Возможно, сам Татарин его после этого загнобит, ведь крайним останется однозначно Олег.
Мне же даже ставиться здесь теперь было нельзя, а это ещё сутки прогула.
— Поехали ко мне домой в гости, Олега? В бане помоешься, мать пирогов напечёт. А там папка приедет и с ним сюда обратно вернёшься. Мне сейчас надо уходить, сети буду ставить!
Но Олег ни в какую не соглашался, до слёз боясь наказания. Время было, и я решил поесть у него, надеясь по ходу уговорить. От лодки до дома было буквально сто шагов ходу через выросшие после пожара, как казалось вдвое выше, камыши. В месте, где зимой купались, было по колено, уровень воды не добирал примерно полтора метра.
В доме не было хозяйского уюта, и даже печь стояла стылым памятником. Олег просто не понимал необходимости создать себе даже минимальные удобства, обходясь тем, что для любого простого человека было бы катастрофически мало.
— Вот пригласил в дом, и даже пожрать нечего, чем ты живёшь, Олега, одной ваксой?
Но оказалось, что готовит он на костре и даже есть жареная рыба, которая сейчас ему заменяет и первое, и второе, и третье…
Пока я доставал и раскладывал закуску, привезённую с собой, он пошёл с чайником за водой, но зайдя за камыш, сразу закричал:
— Едут, едут…
Я понял, что попал, и, торопясь, послал смс Макару с тремя словами: «срочно нужна помощь». Потом повторил вызов Брату Витьке и Веньке, понимая, что кто-то из них сейчас спит после ночи. Больше ничего уже сделать не мог, и оставалось только ждать, чувствуя, как холод страха пополз по венам.
В отличие от Олега, примерно догадываясь, кто едет, я не побежал к мужикам навстречу и с берега видел, как первый спрыгнувший с лодки ткнул его в живот. Олег, согнувшись упал на колени и завалился на бок прямо в воду, задёргав ногами, как гигантский мормыш.
Лодки, одна за другой втыкались в берег, и трое, оставив одного, быстро пошли ко мне, совсем не разговаривая между собой, как в крутом боевике.
Понятно, что меня они тут не думали встретить, но передумывать им было поздно. Не узнавая никого, я надеялся, что это всё же рыбнадзоры, лишь тогда можно будет как-то разговаривать, и встал к столу спиной. Первый, толстомордый с кривой улыбкой, с ходу спросив: «Мы прямо к завтраку? Ты кто?» — справа резко ударил в лицо. Я ждал этого: сгруппировавшись, отдёрнул голову, но тренированный удар, словно тяжёлой битой, пришёлся в шею и выше. Вспышка в глазах дополнилась хрустом челюсти, а засыпающий от боли мозг считал удары… два… три…
…Лада улыбнулась, откинула с лица волосы и поцеловала в губы. Мне было больно, но, не понимая почему, пытался отодвинуть её руками… Она, вдруг закричав, стала бить обутыми в кирзовые сапоги ногами, заставляя боль вспыхивать молниями. Бух! Бух! Бух!..
Очнувшись, понял, что ломают дверь, но главное то, что я скорее жив, чем мёртв!
Первым прочитал сообщение пейджера Венька и прибежал к Макару. Брат Витька догнал их уже у лодки, и Веньку хотели оставить на берегу, но тот упёрся и не согласился. Понимая, что, как я, объезжая острова, они на своём слабом моторе будут идти долго, спасатели пошли на ближнюю сторону острова, где ночевал вчера Татарин. А уже оттуда через остров бежали на базу. Хищники заметили помощь ещё на воде, но всё же опустошили три погреба, именно на базе Татарина. Ещё три, в рабочем лагере, остались нетронутыми. Ушли лихие совершенно спокойно, уже когда видели бегущих парней, пробив топором лодку Татарина, забрав мотор и мои, готовые к работе, сети.
— Это что за херня, пацаны? — Макар зло и громко пытался рассуждать, как сам говорил, здраво. — Не было такого никогда, ни в какие времена! Чтобы вот так, открыто, словно своё, да ещё убить же могли…
— А в том году, забыл, то же самое было, только Олега одного зацепили.
— Точно. — Макар выпил и ударил по столу сухой рукой. — Точно. Это мы, сука, через Татарина в эту войну влезли, его добро защищаем. У меня вот нет запасов на будущее, не коплю, как крот, в ямах… Он, гнида, живой вернётся, за все нервы мне заплатит, и тебе Киря, за кровь и зубы.
Олег плакал: ему выбили плечо, и рука висела плетью, синея от груди. Нужно было срочно его в больницу, да и меня бесконечно тошнило, отчего периодически срыгивал, с трудом открывая рот…
В больнице пробыл два дня. Молодая врач, заинтересованно взяла меня в оборот, выписав направления на все анализы, в том числе на глистов. На мои отговорки, внимательно смотря в лицо и трогая на халате белую пуговицу, убеждала:
— Вы на воде живёте, представляете! А рыба — сплошной описторхоз. Вы, скорее всего, болеете этой заразой, а она почти не лечится.
— Так зачем сдавать анализ, если она не лечится, давайте зимой приеду, всё пройду, даже, может, полежу недельки две, на процедуры похожу.
Она с сожалением вздыхала и соглашалась, — до зимы ещё ой сколько воды утечёт. Ну хорошо, это можно не сдавать, но остальное надо.
Олегу что-то сделали и наложили гипс на полгруди. Он, и так еле ходячий, вообще теперь лежал, не поднимаясь, и плакал как ребёнок. Я обещал его не бросить.
На второй день вдруг приехала Лада.
* * *
Я, уставший от тяжёлых запахов в палате, сидел в коридоре и, увидев её, разговаривающую с сестричкой на посту, совершенно не удивился, будто точно знал и ждал её приезда. Она тоже улыбнулась и, взяв за руку, вышла за мной на улицу.
Здесь, как в первые наши дни, прижалась, приклонив голову к груди, и что-то покойное вдруг согрело душу. Словно и не было расставания, а если было, то необязательное, совсем короткое. И что нужны мы друг другу, без всяких сомнений!..
— Что же случилось с тобой, дорогой, я очень испугалась. Мне твой друг сообщил, что ты дрался, зачем? Это может быть очень плохо…
Мне по-ребячьи захотелось быть сильным, грозным бойцом, для которого биться до крови «за правду» что от комаров отмахиваться.
— Да ерунда всё это, Лада. Скажи, как живёшь, как дочка, как вы вообще?
— У нас хорошо. Лида уже всё понимает, я ей сказала, что к тебе поехала, она дома с крёстной, не капризничает.
Лада, словно что-то вспомнив, засобиралась и, прижавшись щекой зашептала торопливо в ухо:
— Мы тебя любим, Кирилл, не забывай! Очень любим и очень волнуемся, будь, пожалуйста, взрослым и звони иногда. Ждём!
* * *
После обеда позвонил Брат Витька. Он приехал за мной и теперь ждал на въезде в город, спрятавшись в кустах.
— Давай скорее, Киря. Я заныкался хорошо, но всё равно сачкую за палево. Мусора просекут, отнимут мою ласточку… Не любят они нас, не уважают басоту.
Я, зная, что никаких документов на машину у него нет, должен был приехать в пригород на автобусе.
Олег рвался со мной, хватая здоровой рукой и слюняво уговаривая:
— Мне тут лечиться нельзя, умлу. Лучше там, с котом буду лечиться, спокойно сидеть. И папа сколо велнётся, что скажу?
Объяснять ему, что я сам из больницы сбегаю, было бесполезно. Ведь, действительно, за столько времени пребывания на острове любые болячки проходили сами собой, с небольшой, по его пониманию, помощью извне. И даже антибиотики, спасшие его в том году, были просто уколы — «плививки», а не единственно возможная серьёзная помощь!
Я с трудом убедил его подождать немного, буквально несколько дней, обещав обязательно за ним приехать на машине. Он смирился, как смиряется приговоренный к казни.
Брат Витька, по бездорожью объехав пост ДПС, вздохнул с облегчением и неожиданно огорошил страшной новостью.
— Валерка Полухов утонул, сегодня ночью…
Я, буквально два дня назад выпивавший с парнями на берегу, по-идиотски глупо воскликнул:
Да мы вчера с ним…
— Вот вчера… я тоже вчера его здравым видел. А сегодня утром всё… Он, запсиховав, что рядом пойма заставлена, отъехал дальше по берегу, «резинку» надул и выставился. А там буквально двести метров от берега. Думаю, он сеть стал проверять с дальнего конца. — Брат Витька утвердительно посмотрел на меня, словно другого быть не могло, по-любому. — И первым же судаком лодку проколол! Ты же знаешь, какие они в нересте — как грабли шипы свои вздымают. У него вроде брезентом закрыты были бока лодки, но где ты удержишь самца такого?! Рыбина по дну запрыгала и сразу с обеих сторон дыры, будто шилом набила. Там до мели немного, можно было выпрыгнуть да за две минуты доплыть, а Валерка, видать решил всё спасти… Его в девять утра брат прямо около берега поймал. Как повод на руку намотнул, так и плавал вместе с лодкой и сетями, полными рыбы, судорогой стянуло скорее всего от холода, хотя может и моторчик заклинило. В общем два в одном — и нет мужика…
Я хорошо знал погибшего. Буквально несколько дней назад он жаловался, как трудно теперь жить, что совхоз окончательно развалился и денег вдруг не стало, хотя ему должны… Что начальство сошло с ума, режут весь подряд скот, включая дойных коров, что баба недовольна им, Валеркой, и такой жизнью непроглядной, и вообще всем. Да ребятишкам нужно обязательно, старшой восьмилетку закончил, в училище хочет поступать, в город… И вдруг ничего, темнота, будто выключил кто-то свет на всей земле, попробуйте в темноте, сами по себе!..
Вот он решил рискнуть весной, вернее, выбора заработать по-другому совсем не было. А то, что, казалось, могло принести быстрые деньги, принесло быструю и страшную смерть…
На берегу движение ничто не могло остановить. Утопленника, как обычно, увезли в анатомку, хотя было понятно, почему так получилось. По нашей, первой от берега, улице, походил окончивший недавно институт старший лейтенант, с надеждой, что кто-то что-то видел. Но желающих разговаривать с властью, даже без протокола, не находилось. Удовлетворённый опер уже думал уезжать, но его заметил из огорода Лёха Латок, который уже третий день с Вакулой «прибирались после зимы». Сам Юрка, не любящий милицию по понятным причинам, хотел бежать, увидев подошедшую власть, но оторваться от тёплой земли, где они с Латком «помаленьку упражнялись» с алкоголем, не смог, и потому залёг, надеясь, что его не заметят. Лёха же, наоборот, двумя руками крепко взявшись за штакетины забора и широко расставив в стойке ноги, всем видом показывал, что готов к разговору.
Молодой, ещё не совсем ловкий опер, сразу не разглядев в лохматом и бородатом мужике пьяного, со слышимой заранее благодарностью заговорил:
— Добрый день!
— И вам не хворать. — Латок пошире перехватился руками и облизнул горькие от самосада губы. — Гляжу, идёте, наверное, дело расследуете…
— Если так можно сказать… У вас тут мужчина сегодня утром утонул, что вы можете сказать по этому поводу, может, слышали чего?
Латок из-за трёхдневного загула с совсем незначительными выходами на люди — до «лабаза», как называл магазин, ещё не знал о сегодняшней трагедии и сейчас понял всё по-своему.
— Скажу: точно, тонут! Как с цепи сорвались… Кто по делу, кто просто так, на отдыхе, лишнего примут и туда же… тонут в воде!
— А как по делу тонут… не понял что-то. — Опер, открыв папку, достал лист бумаги и ручку.
Латок, силясь не потерять мысль, поймал взглядом этот лист и теперь, не отрывая от него глаз, засквозил словами без перерыва.
— Пойдут на лодке, то-сё, утонул… значит, по делу! Не просто же он мотор завёл, наверно, сети ставить намылился или по грибы, если сезон — тоже дело… Утонуть-то случай совсем не хитрый, если правильно рассудить. Таких прям в том годе, да позатом, несколько помню. Один буквально под берегом нырнул — и не вынырнул, трясучка сразила. Ему по земле бы ходить с такой болячкой, а он в рыбаки подался, вот и по делу теперь, значит!
— А про сегодняшнего что скажете: сам он или, может, кто помог, может, ругался с кем?
Лёха растерянно обернулся на лежащего, притаившись, Юрку, чуть повысив голос переспросил, надеясь, что его слышит и, возможно, подскажет собутыльник.
— Какой сегодняшний? Я давно из двора не выхожу, сегодня ещё никого не видел. — И он вдруг здраво и трезво объяснил.
— У нас тут запрет по закону, весна, икромёт, нерест! А отдыхать с вином на берегу ещё рано, по ночам прохладно… Потому, если и будут по делу, — Лёха многозначительно сделал секундную паузу, надув губы, — даже может, и просто так, то позже, когда сезон начнётся, извините…
Он с трудом разжал покрасневшие от натуги руки, по длинной дуге — левое плечо вперёд, развернулся и, запоздало попрощавшись, нетвёрдо затопал от забора.
Понявший, в чём дело, опер, спрятав чистый лист в папку, пошёл до ждущей на берегу машины.
С погибшим всё ясно и просто: жил, работал, как это принято, старался для семьи, погиб — всё… Послезавтра поплачет жена, поревут испуганные дети и ляжет он, не проживший и среднюю жизнь, на своё, теперь постоянное, место. Закружит сквозняк времени оставшихся на земле, потеряют они скоро в памяти мужа, отца, друга, словно и не было такого никогда рядом. И только мать с отцом до конца дней будут мучиться душевной болью, даже радуясь внукам, похожим на отца. Жизнь!
* * *
Вода стала приходить быстро. Обычно весной держат низкий уровень, перестраховываясь, ожидая большой весенний паводок с Алтая. Но какая будет там погода, знают только местные шаманы, но из вредности молчат… Гидрометцентр же, пущенный на самотёк, предсказывает погоду «сегодня на сегодня», хотя даже в таком раскладе ошибается.
Этой весной решили, что снега в горах мало, потому воду правильней подержать. Нам это неудобно, воды много — рыбы мало! Почти все, у кого была цель заработать, расползлись по островам, благо хороший уровень позволял пролезть на лодках в скрадки́ и затоны, пряча их от реального палева.
Я выходил на рыбалку по ночам, выставлял намеченное и, сразу сняв вчерашнюю ставку с рыбой, возвращался домой. В деревне было столько суеты, что оставаться на острове не было никакой возможности. Через три дня, накупив в магазине новомодных корейских закусок, типа лапша «Доширак», поехал в пионерский лагерь с ревизией.
За это малое время природа незаметно скинула с себя весеннюю весёлую неряшливость и превратилась в красивую нарядную барыню. Берёзовые колки, спрятав белые стволы за ярко-зелёными листьями, стояли словно сказочные лесные полки́, готовые к параду. Крикни: «Шагоом — арш!» — и двинут они к дороге, выбрасывая в марше стволы-ноги и качая в такт высокими киверами! А показавшийся сосновый бор, в котором и находился лагерь, издали вообще напоминал коричневый шоколадный торт, с верхом из тёмно-зелёного бизе!
Дед словно караулил, явно незадолго выйдя к воротам. Меня приятно удивили заметные изменения, произошедшие в нём. Похожим он стал на доброго священнослужителя, принёсшего мир в живший до него без веры монастырь. И одежда, простиранная и высушенная без складок, была словно проглажена, дополняя его блаженный вид.
— Слышь, дед, а может, выкупишь лагерь, он на продаже стоит, да организуешь тут какой божий дом, в веру будешь окунать ищущих?
Старик, поглаживая выравненную и расчёсанную бороду, улыбнулся и погрозил пальцем.
— Мне свои грехи смывать ещё время нужно, а за чужие и подавно не возьмусь!
В самом лагере был совершенный уют и чистота. Оказалось, дед любил порядок и не гнушался работой.
— При наличии свободного времени труд позволяет не посвящать себя мыслям, многие из которых истинно греховны, что недостойно христианина. Работу совершаю не в тягость, а в благодарность за предоставленный отдых.
Мне стало смешно: да если бы не Вадик, ты давно бы дома с бабкой своей отдыхал в огороде, разве нет?
Филипп Янович оценивающе посмотрел на меня, словно изучал заранее, что мне интересно, что нет…
— Соблазнился я, Кирилл, а соблазн — ой грех сурьёзный… вот замолю его тута в тиши, тогда спокойно в обрат двинусь, с чистой мыслью.
Рында не отходила от него ни на шаг, словно меня, её прежнего хозяина, вовсе не было.
За обедом дед мне по полной программе отчитывался:
— Народу пока мало, думаю из-за сырости в лесу, да грязи вокруг. Но только чувствуется словно напряжение какое, знаешь, как назревающий чирий в интересном месте. Вот нет ещё ничего, а уже болит предварительно. И ишшо: мужик пьющий приходил, злой и нудный. Долго рассказывал, как ему деньги платить перестали, а он, оказывается, с тобой тут работал посменно зимой этой. Я ему дал две бутылки вина, обещал, что ты до него доедешь, если что…
Дед, договорив, выпил полстакана вина, аккуратно наколов, достал из банки рыбный колобок, тщательно долго жевал. Рында лежала у стола и, болтая хвостиком, не сводила со старого влюблённых глаз.
— Мне скоро уходить нужно, Кирилл. И есть просьба, даже не знаю, как назвать, душевная, что ли. Позволь мне собаку с собой взять, шибко уж мы с ней сдружились, будто сослепу вместе, верь — не верь! Я ей просто что говорю — выполняет, а она тявкает — сам понимаю, в чём вопрос… — во как!
Я не знал, что ответить, и моё молчание дед понял по-своему. Помакав хлеб в консервной жиже, кинул Рынде.
— Уйду в пятницу с утра. День постный, от солнца до луны идти буду, куда дойду! А девятого встанем с Рындой биваком в полях, хотя можа и к какой деревне прискребёмся, да целый день поминать будем воинов «За Веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны». И отца моего! Потому «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»!.. А уж десятого дня с утра дале подадимся, да, думаю, к концу мая домой явлюсь. С тобой давай сейчас простимся, в пятницу нового сторожа сюда сели или сам, как знаешь, делай…
Мне было очень жаль расставаться со стариком. Казалось, что знаю его уже очень долго и что именно таким должен был быть мой дед, который погиб на Великой войне… Ведь всего за две недели старик смог навести тут порядок не только в хозяйстве, но и в ещё более важном, спокойно-духовном плане!
Восьмого мая днём Филиппа Яновича, простого русского с настоящей душой, и взрослой собаки Рынды в лагере уже не было. Проходная калитка у широких, захлёстнутых цепью ворот, была завязана куском цветной бечёвки!..
После ухода деда стало совсем невмоготу. Как ни старался бегать, категорически нигде не успевал, а если учесть, что после ночи нужно было немного спать, то получалось, на лагерь времени и не оставалось. Очерёдность дальнейшего движения контролировал телефон, он теперь автоматически стал связующим звеном. Как бы ни было, приходилось основное время находиться на большой земле, следовательно, через меня, точнее, на мне сосредоточились все движения и организаторские вопросы. «Волшебная машинка» не замолкала ни на минуту, требуя помощи или совета, что часто заводило в тупик, в смешную, глупую или серьёзную ситуацию.
— Кирилла, привет, — через въедливый шум, как обычно, громко орал Брат Витька. — Ты можешь не отвечать пока, слушай. Я тута на самой высокой сосне гнездюсь, телефон глючит, связи нет. — Мне стал понятен шум в эфире. — Мы с Пасечником (его новый компаньон, как понятно из клички любящий мёд) рыбки нормально черпанули, а мотор, сука, стуканул. Помоги до берега добраться, мне вокруг острова за темноту не успеть…
Я выбегал за тополя к берегу и, смотря в сторону островов, тоже орал в телефон, надеясь, что меня всё же слышно.
— Ты дуру не гони, Витя. Пока светло, таскай мешки на эту сторону острова, к деревне. Потом пустую лодку тяните по ручью, между Рваных, там воды сейчас по колено, пройдёте. И не бойтесь: пока по мелям ползаете, никто не сунется к вам, у них лодки серьёзные, с высоким килем… А тут обойдёте, по сумеркам снова грузись и на вёслах два часа ходу. Под берегом встречу на технике, до Деда доброшу. Всё, делай, отключаюсь.
Если обратного вызова не было, значит, план принимался к действию.
В этом сезоне с нами стал работать местный мужик, дядя Ваня, вышедший зимой на пенсию. Сам раньше ходивший в воду, сейчас он решил, что, сделав холодильник и став посредником между нами и перекупами, будет иметь свой «рубь на масло». Это было очень удобно для нас: рыбу можно привозить в любое время и для спикулей — не нужно бегать по берегу в поисках товара. Вскоре его огороженная от «дурного глаза» ограда стала центром всего рыбацкого люда округи. Получив погоняло «Дед», он своей усидчивостью и трудолюбием занял пустующую нишу организатора и технического директора, в любое время предоставляющего всевозможную помощь. Здесь можно было спокойно получить любую консультацию по ремонту постоянно ломающейся отечественной техники, обязательно заправку бензином по цене АЗС и любого другого вопроса, включая споры за «ловчие места».
И ещё важно: советы он давал, но в душу никогда не лез! Явно чью-то сторону в спорах не принимал, в денежных вопросах отстаивал интерес именно рыбаков. В общем — появившись, Дед конкретно облегчил нам жизнь.
Для меня рыбалка становилась всё более хлопотной, хотя именно она приносила основной доход. Но параллельная жизнь всё сильнее требовала приоритета именно там, где нужно было отдавать, а не брать, отвечать, а не молчать, часто рисковать, принимая на себя ответственность за действия других.
Служба в пионерском лагере теперь мешала. И хотя договора я не подписывал, взятые обязательства всё равно нужно было исполнять. Решив отказаться от работы, позвонил в институт. Там, поняв, о чём спрашиваю, обрадовали:
— С лагерем вопрос решён. Буквально со дня на день приедет новый хозяин, нужно будет с ним всё обойти, бумажки подписать какие…
— Обойти обойду, но бумаги сами подписывайте, мне без бумаг тут лихо…
Теперь встал вопрос о вывозе своих вещей, хотя их было немного, и вина, которое по-любому нужно куда-то тарить. Загрузив, сколько смог, в мотороллер, первую ходку решил увезти к отцу. Там, как назло, ждал Татарин!
Увидев меня, он неподдельно обрадовался:
— Отец сказал ты на работе: думаю, какая работа лучше рыбалки? — Он протянул руку. — Что, как у нас дела? Что вообще?
Татарин действительно сдал. Лицо, постоянно коричневое от загара, сейчас было красным и опухшим. Глаза непрерывно бегали, не останавливаясь ни на чём и не позволяя в них взглянуть, а влажные дрожащие руки дополняли неприятное впечатление. Я вдруг разозлился.
— А ничего, вообще… И новое всё по-старому. Хотел действительно у тебя поработать, да ты, оказывается, должен многим! В первый же день чуть не задавили, синяки только сошли, а Олежка в больничке киснет, в гипс упакованный — что за херня-то, дядь Володь?
Мужик невесело улыбнулся, словно ощерился, и отошёл к узлам, сгруженным в тополях. Я сел рядом, решив договорить начатое, ведь в конце концов сам взялся ему помогать.
— Лодку твою ходовую угробили, мотор забрали. Погреба опять вскрыли, наверное, через них и наезды, не знаю. Как теперь, что теперь будешь делать? А что с клещами?
— С клещами нормально. Неделю температура под сорок держалась, потом пенсию получил, взял десятку спирта: думаю, всё одно сдыхать. В хате моей, — он взглянул теперь понятно и жалостливо, — выдали мне дети комнатку, вот я там и лечился ещё неделю. Они-то, дети, думали сдохну, а я ни в какую! Отчего теперь трясёт: от клещей или от спирта, даже не знаю, одно другому не мешает…
Он вдруг вскинулся и, как раньше, зло и самоуверенно попросил, словно рассказал план дальнейшей жизни.
— Увези меня на остров. Я теперь по-тихому всё исправлю. Рыбу, что осталась, до ума доведу, мотор, может, где возьму. Главное, пойми, идти мне совсем некуда. Отовсюду нагнали, комнатёнку шесть квадратов выделили. — Он страшно скорчился, пытаясь не заплакать. — А то, что я им по квартире сделал, забыли, сучьи дети. Да ладно, не то главное. Главное мне, Кирилл, нужно бабу свою найти, похоронить по закону. Начала она ко мне приходить по ночам, жалуется на жизнь, страшно…
— На какую жизнь, она же утонула, чё гонишь?
— Вот и утонула, а где есть-то? Пока не брошу горсть земли на гроб… неспокойно мне стало… И Олега обязательно потом привезть, как обживусь, пусть какой ни есть на глазах будет — всё родная душонка рядом…
Я понимал, что нужно помогать, и, бросив все дела, увёз его. На стоянке нас встретил как ни в чём не бывало кот, не убиваемый и мрачный талисман острова.
* * *
Буквально на следующий день позвонили, что в лагере новое начальство. Опять, не поспав, покатил туда, надеясь, что всё решится быстро. У открытых ворот стоял красивый и совершенно неприличный в своём размере и, наверное, мощи чёрный автомобиль. Я торопливо, думая, что ждут новые собственники, побежал к толпившимся в глубине людям.
Счастливым хозяином оказался невысокий, совсем молодой мужик, в модном спортивном костюме, с ломаными толстыми ушами. Не знаю почему, но я обратился именно к нему и сразу понял, что угадал.
— А, старый сторож. Всё, сдавай ключи и свободен, больше в твоих услугах не нуждаемся, теперь здесь сторожа не нужны.
— Вы быстро. — Я подал ключи. — У меня тут вещи хранятся в сарайчике, мне нужно ходки три сделать, чтобы вывезти.
Мужик посмотрел на меня с удивлением.
— Никого! Вчера я отдал деньги за эту дыру и с сегодня, — всё, что тут, моё! Правда, по описи ещё собака где-то должна быть со смешной кличкой, так вот если не найдём, с тебя штраф, сто тыщ… А пока ходишь за деньгами, твоя табуретка на колёсах будет стоять здесь. Если до вечера денег не найдёшь — не приходи. Искать не будем — в расчёте! — Он резко отвернулся и пошёл впереди свиты, члены которой обходили меня со всех сторон, не грубо, но заметно задевая локтями.
Я растерялся. Впервые в жизни беспредел, про который всё чаще говорили знакомые, коснулся меня. И это получилось так безобразно просто и убедительно, что начинать какой-то спор было явно бесполезно. Даже то, что собака была, а теперь её нет — это факт! Какую же цену назначит за неё новый владелец — это только его решение или право, на основании того, что он хозяин. Этот порядок только для меня был спорным, у остальных слова хозяина вызвали лишь согласие, показанное одобрительным гулом.
На моём «муравье» уже лежал мосластый парень и, свесив с кузова ноги в кроссовках, курил в небо. Понимая, в какую яму попал, но совершенно не соображая, что можно сделать, позвонил Вадику. Перебив его радостные возгласы, запинаясь, объяснил ситуацию.
— Чёрный джип, говоришь, и на спорте братва?! Вот так дела, Кирилл, вот дела! И вино всё на месте, а я думал, выпил ты уже его.
— Я бы выпил, времени нет пока гулять. А теперь, похоже, и возможность иссякла.
— Ой не грусти. Мы как раз сейчас тут с ребятами общаемся, так что через час прилетим, будь там.
Конечно, я слышал о всяких разборках и даже участвовал в них — взять хотя бы налёт на Татарина. Но чтобы вот так, из-за ситуации, которая выеденного яйца не стоит, затевалась буча с неизбежными последствиями — для меня было новым. Именно в этот раз я испытал настоящую всепоглощающую ненависть, сравнимую с потерей рассудка, и побеждающее ненависть бессилие с малодушным желанием признать вину в надежде, что оставят в покое.
Первым появился Вадик на красной новой «девятке» с тремя парнями. За ними, в течение минуты, подъехали ещё четыре разномастных легковушки и остановились вдоль переднего, с воротами, забора лагеря.
Поздоровавшись, я повторил рассказ, теперь уже троим из первой машины. Высокий, тоже с поломанными ушами, хлопнув в ладоши, дал указания.
— Я понял! Вы, Вадик с терпилой, стойте тут, мы пойдём. Хорошо, что ты права качать не начал — так бы всё просрали. Если свистну, подойдёшь один. — Он показал на меня пальцем. — Махну рукой — вдвоём.
Высокий впереди, двое за ним пошли к воротам и, что-то сказав соскочившему с мотороллера парню у входа, встали.
Вскоре изнутри к воротам подошли тоже трое, во главе со спортсменом. О чём они говорили, мы не слышали, но Вадик спокойно курил, заставив меня молчать, просто не отвечая на вопросы. Буквально через пять минут наш и спортсмен пожали руки и разошлись.
— Всё нормально. Ты, — он снова указал на меня, — за завтра должен вывезти вино. Послезавтра заходить туда не позволят, успеешь?
— Конечно, думаю, за три ходки справлюсь. Помногу грузить не буду, боюсь побью. Спасибо вам. — Что ещё сказать, не знал, но главный озвучил сам.
— Спасибо много. Летом приедем к тебе, на остров забросишь на выходные, тогда в расчёте. И ещё, чуть не забыл — собаку им найди, не шибко здоровую, можно щенка. Но обязательно.
Они сели в машину и, пропустив одну вперёд, теперь по очереди упылили за лес.
Мои страхи про войну оказались эфемерными. Решилась проблема гораздо проще и впечатлила меня так же, как и наезд. Вечером Вадик по телефону объяснил:
— Да все они из одних мест, друг друга знают. Хватают, кто что успеет, я тебе раньше говорил. По силам пока равны, вот и делают уступки, так что сейчас повезло. И ещё, на будущее… Это новая сила, со своими придуманными на местах правилами. Скорее всего, какое-то время придётся жить по их условиям, но лучше к ним не обращаться… Хотя с волками жить — по-волчьи выть. Вино же пей, раздавай кому. Ещё не хватало из-за говна нервы портить. Жму лапу. Про собаку не забудь.
Назавтра, у большого любителя собак Жоры Умывалова по кличке «Таз», выкупил за две бутылки вина большелобого, совсем молодого щенка. Пока грузился первой ходкой, новые хозяева пристегнули его к цепи, и псёныш обречённо лежал, придавленный ею к земле.
Мне почему-то было неуютно и стыдно, будто совершил конкретное предательство…
* * *
Санька и Лёнька, семилетние пацаны, шли на берег за коровой. Если на то пошло, корова была Санькиных родителей, и его отец строго-настрого наказал встретить её около загона и пригнать до двора. У Лёньки коровы не было, хотя не было и отца. Мать его целый день работала на огородах, и, когда надоедал «женский коллектив», ему разрешалось погостить у Саньки. Само собой, если Саньке выпадали какие дела по дому, обычно от отца, воспитывающего сына в любви к труду, Лёнька обязательно помогал — друзья!
Коровы перед загоном проходили по широкому участку берега, где обязательно пили и уже на выходе с водопоя разбирались хозяевами дойных голов. Недойный скот, под весёлые маты и щёлканье бича пастуха дяди Толи, вставал на ночь в загон, а дойные коровы, отдав молоко, до утра мирно дремали с чистым выменем в хозяйских сараях.
Сегодня стада ещё не было, и друзья спустились к воде. В стороне от натоптанного коровами подхода к водопою на мели стояло несколько лодок.
— Давай вдоль берега катнёмся, — более свободный от родительской опеки Лёнька заскочил в лёгкую шпонку, привязанную за вбитый кол верёвочкой.
— Ага, мне папка прокатится — на зад не сяду. Тот раз у Ярова Серёжки велик взял без спроса, потом мне мамка подорожник на ляжки клеила…
Ребятишки помолчали. Лёнька знал суровый нрав Санькиного отца, но тут-то что, под берегом можно немножко.
— Да мы вот на этой лодке, тут даже вёсел нет, видишь кол большой, пихаться в воде. Это дяди Коли Шаброва, у него кто-то весло стащил, он тогда громко ругался. — Лёнька отвязал верёвочку и толкнул лодку от берега. Санька, больше не споря, помог другу, и, оттянув немного, залезли в неё.
— Мы, наверное, рано пришли, видишь, народа совсем нет давай вон туда, до камышей, балек наломаем. — Лёнька, упираясь колом, неумело толкался с кормы, пытаясь плыть к небольшому островку камышей.
Санька аккуратно сел на среднюю сидушку и молча поглядывал на берег.
Жаркий летний день сменился на уютный вечер, и с прогретого днём берега тянул лёгкий сквозняк на прохладную воду, рябью морща поверхность… Если будет тихая ночь, то утром сквозить будет наоборот — с более тёплой воды на остывшую за ночь сушу…
…Уже подплывая к камышам, Лёнька сильно ткнул кол в мягкое дно и, не сумев выдернуть, по инерции отпустил его, от неожиданности вскрикнув.
Он растерянно тоже сел, и они теперь вместе наблюдали, как их потихоньку относит от берега, от камышей и от торчащего недалеко кола.
— Сейчас придут за коровами, нас заметят и догонят. — Лёнька виновато смотрел на берег, не понимая, почему никого нет.
Лодку плавно крутило на воде и, чем дальше от берега, тем быстрее несло. Наконец к берегу стали подходить люди, но как назло на ребят не обращали внимания.
Вдалеке Санька заметил коров, медленно тянувшихся из низины на бугор в начале деревни, вскочил:
— Ой будет мне буча, если с коровой опоздаю, наверно я прыгну. — Пацан быстро скинул штанишки и рубашку. — А ты сиди, на берегу скажу про тебя…
— А вдруг глыбко, Санька, погоди, догонют нас, я боюсь…
— Тебе-то чего бояться? Я боюсь… Папка сам знаешь, шутить не любит, сказал — всё…
Мальчишка, опершись о борт перекинулся и погрузился в воду по шею, ещё не разжимая рук.
— Ой дна не достаю. — Он с вопросом смотрел на друга, надеясь на помощь, но тот, схватившись за сидушку, заплакал.
— Я же говорю не надо, чё не понятно, вылазь давай, дурак, чё, папка сам корову не заберёт?
Если ещё до этого Санька думал, то при упоминании об отце моментально, раскрыв ладони, нырнул. Через секунду он выскочил и со страхом закричал отплывающему в лодке Лёньке:
— Глубоко, я дно плохо достаю, подплыви. — Мальчишка, подняв лицо, хватал ртом воздух и испуганно кричал, подпрыгивая и фыркая от попадавшей в рот и нос воды…
— Я плавать не умею, Лёнька, подплыви пожалуйста, Лёнька…
Мальчишка в лодке плача ползал от борта к борту и пытался грести ладонями, боясь смотреть на удаляющуюся, мелькающую в воде голову друга.
— Не могу Санька, прыгай к берегу, плыви по-лягушачьи, Саняяя…
Санька не видел, куда прыгать, пытаясь ртом поймать воздух, но всё равно с каждым вдохом хватал воду. Силы быстро покидали его, дно под ногами превратилось в мягкую протоптанную яму, и он всё слабее выскакивал из воды. Синее небо в глазах тоже менялось на зелёный цвет воды, и уже не понимая, когда вдыхать, он всеми лёгкими захлебнул эту зелень. Отчаяние захолостнуло сердце, и Сашка, пузырями в воду, закричал о помощи — папа, папа, папа!!!
На берегу заметили происходящее и кинулись к лодкам. Но единственной непривязанной была именно та, на которой уплыли дети. С берега, вспенивая воду, бежали парни, увидев и поняв, что плещется пацан неглубоко. Не в силах сломать замки, мужики раскачивали из дна железную трубу с кольцом, за которую была пристёгнута цепь. Вырвав и бросив её в лодку, быстро поплыли.
Подплывшие и подбежавшие уже не застали ничего и остановились на секунды в надежде увидеть хотя бы пузырьки. Но поняв, что уже поздно, стали наугад нырять, надеясь что пропавшего поднимет образовавшимся течением…
…Выловили тельце через полчаса, холодное, с открытыми, цвета потерянного неба, глазами.
* * *
Неожиданно в июле Дед, нацеживая мне бензин, предложил:
— Слышь, Кирилл, давайте отметим День рыбака! Ведь так или по-другому с этим связаны — хоть раз да рыбалили всерьёз. Я за неделю оповещу и девятого соберёмся, посидим, байки потравим, рыбы нажарим и вообще… отдохнём! Столы накроем у тебя на базе — место хорошее, просторно.
Я согласился, и Дед сразу, с должным рвением, взялся за организацию праздника.
Девятого с утра на мою базу стали подходить лодки, полные весёлых мужиков и сумок.
К обеду собрали столы, вкопали вокруг временные лавочки и наконец более-менее разместились перед почти пустым столом, с нарезанными овощами и множеством разномастных бутылок. Основной жор, или, как сказал Дед по-интеллигентному; «блюда», договорились подавать в процессе уже самого праздника. Из основного было: жаренная на костре рыба, тройная уха по рецепту Скворца и шашлык. Последний, конечно, выпадал немного из категории рыбных блюд, но многим рыба, оказывается, так надоела, «что организм не принимает её», даже приготовленную Саней. Алкоголь договорились «жрать аккуратно», про что вначале объявил Дед, как самый опытный из нас в этом деле.
— Парни, давайте погуляем не в умат, чтобы лица не потерять. Ведь вакса никуда не денется, вон её сколько натащили. Если в море вылить всё, рыба охмелеет! А я предлагаю душевно отдохнуть, может, поговорить о чём, повспоминать. И закусывать, конечно! Закусь, она хоть градус крадёт, но располагает к дружеским беседам. И когда кто тост говорит, пробуйте молчать громче, ротаны!
Голос, конечно, у Деда был дай Бог, но угомонить двадцать с лишним человек удавалось с трудом. Наконец крики и смех более-менее стихли и только журчание наливаемого с тонким звяканием горлышек о стаканы раздавалось над столом. Дед больше не призывал к порядку, а поднял свой стакан.
— За людей, которые умеют ждать удачу, знают, какой ветер и не боятся волны, за тех, кому море — дом, а берег лишь пристань! За вас, рыбаки!
Гул одобрения раздался над островом с криками «ура» и весёлым смехом. После выпили ещё по одной, потом ещё…
Мне, на удивление, стало понятно, что все соскучились именно по такому дню, по возможности хоть немного расслабиться, отдохнуть, посмеяться.
Вскоре стали вспоминать интересные или смешные случаи, происходившие со всеми без исключения…
Серёга Кролик, добившись общего внимания, как крылатился над столом, успокаивая народ, так и стоял, для образности размахивая по ходу рассказа руками — с пустым стаканом в одной и вилкой в другой:
— Саня Фофан черпанул ведро воды на чай, а до чая дело не дошло. Утром просыпаюсь, в душе пожар, у костровища вода — пей! Я кружку и сглотил, вдогон другую, думаю ещё покемарю… — Кролик, не останавливаясь, долил себе, но, боясь потери внимания, пить пока не стал, продолжая громко, в лицах, рассказывать: — Только глаза зажмурил: оп! — в животе запело, да так сильно — ни секунды не подумать, ни метра лишнего отбежать… Хорошо кусты вокруг костровища, я и занырнул, только-только успел ремень расстегнуть да, портки скинув, присесть…. Ох и понесло меня, парни, словно в кишках моих ведро простокваши дрожжами развели! — Он наконец на выдохе опустошил рюмку и скоро заглотив кусок колбасы, азартно продолжал: — Выдул, не напрягаясь, из себя всё, что хотело выйти, полез в воду обмываться. Но только штаны застегнул, опять желание, да такое, что обделаюсь через секунду…
Серёга так смешно это показывал, меняя выражение лица, что народ смеялся не замолкая.
— Я снова за кусты и опять под тем же давлением из меня несёт. Причём будто кто в кишки помимо моей воли этой переработанной субстанции подливает, и соответственно насосом подкачивает… Короче, после третьего «жидкого стула», как называют это доктора́, прыгаю в лодку — и курс на дом. Дак пока до берега летел — а это сигарету искурить — ещё раз ершам да чебакам задницу показывал…
Теперь, зная, что заинтересовал слушателей завязкой истории, Кролик уже спокойно налил и, со вкусом выпив, закусил неторопливо. Наблюдавшие повторили его действие и даже не загалдели, желая продолжения.
— Когда приехала скорая, потому что к утру я уже даже штаны не надевал, чтобы не склоняться их снимая, сил стоять почти не было. Причём вода, выпитая по приказу нашей фельдшерицы, дескать, чтобы не обезводился, вытекала из другого отверстия сразу, будто бы у меня в животе не двенадцать метров кишок, а метр, как у селезня!
Хохот стоял нестихающий. Кто-то уже отвалился от стола и икал от ненормального напряжения, кто хрипел:
— Заткнись, заяц домашний!
Но Серёга решил закончить, даже рискуя некоторыми жизнями.
— Вот врачи, люди, несомненно, подготовленные, надели на меня новомодную нынче штуку — памперс! И эта прилада спасла меня от позора, а кто ехал со мной в скорой — от удушливой смерти!
Смеяться уже не могли, но не сумевший перекричать общий гул Серёга замолчал и устало сел. Когда более-менее успокоились, он, теперь без надрыва, закончил:
— В больнице мне выдали хитрую рубаху по колено, в которой я ходил вокруг туалета, конечно, в процессе лечения… Раз, забежишь в туалет, быстро дунешь и дальше по кругу, как луна по орбите земли. Неделю так бродил, потом прошло… Теперь я даже чай, если не видел, что он кипел, ещё раз кипячу…
Прохохотавшись, все стали вспоминать свои случаи, но, торопясь высказаться, кричали вразброс, перебивая друг друга. Стало понятно, что с поднятием градуса праздника очерёдность выступлений явно будет нарушена.
Дед, поняв бесперспективность борьбы за порядок, сам, немного выпив, подсел ко мне.
— Как дела, пацан, что хорошего в личном, если такое есть?
— Да всё хорошо, дед Вань, батя участок разделил свой, за домом, мол, огораживай, оформляй да дом начинай строить. Он прав: думаю, пока возможность есть, потихоньку замутить гараж с баней, потом уж дом. У меня опыт-то уже есть по строительству! Только теперь умнее буду, сам себе хозяин.
— Вот это здраво, Кирилл, своя рубаха ближе к телу, делай! Где помощь нужна будет, старичка запущу, он у меня в принципе только тронь…
Старичком он называл газика, на котором работал в совхозе до развала, а потом выкупил.
Дед налил понемногу, сам выпил, не дожидаясь меня.
— Татарин заходил позавчера, совсем сдал. Кажется, его немного на сторону даже ведёт, может, из-за клещей, может, от спирта. Он этим спиртом себе жратву замещает, чёрный стал да худой…
— Я был у него в июне, рыбу копчёную помогал вывозить. Хитрый, сразу большую партию хотел сбагрить, накоптил много, но хранилище маленькое. Партия, которая на улице двое суток стояла, прокисла. Марлю поднимаем, а там коробки, полные опарыша, хоть им иди торгуй. Гниль в погреба пустые скидали, закопали, наверное, тонну. Он плакал слёзно, говорил, надежды совсем похоронил… Теперь у него ни работников, ни помощников, ни бабы — никого… Олега привезли, у того и рука теперь почти не работает, рыбу даже пороть не может, только клякает, ходит по острову да коту пузо чешет. Но за проданное Татарин моторчик себе купил на базе и лодчонку небольшую, взамен погромленной ворами. И ещё недалеко, где раньше работали наёмные его, бабка поселилась, старая, но хваткая. Там земляночка есть с печуркой махонькой, мужики на всякий случай сделали, вот Татарин ей туда позволил. Я раз до неё с ним ходил, звать Анна Емельяновна, бойкая такая, жуть. Говорит, насовсем приехала, до смерти. Хочешь, можем зарулить после к ним, со старой пообщаемся, она вроде ведьмы: прорицает даже, как ты?
Дед был согласен, но «как-нибудь — время будет»…
За столом уже гуляли по-простому, как получится! Скворец упорно периодически приносил жареной рыбы, потчуя всех по очереди. Брат Витька объединил вокруг себя любителей мяса, которых тоже оказалось много… Были и те, кто чему-либо предпочтения не отдавал, с одинаковым азартом употребляя и то и другое!
Чуть хмельной Венька, накалив в костре выкопанный недавно прямо на острове огромный булыжник, неизвестно как тут оказавшийся, жарил на нём лепёхи!
Эти, немного обожжённые листы теста, которые нужно было перед едой оскрести от чёрного ножом, получались у него на удивление вкусными, и новоявленный пекарь краснел щеками от похвалы.
Было весело! Сам день выдался довольно жарким, и гуляющие вынуждены раздеться. Оказалось, что половина рыбаков белые, словно не видели дневного солнца.
Особенно выделился Латок, когда под общий хохот снял с себя «ещё отцово» китайского производства серое нательное бельё. Нам открылось на фоне цветной природы совершенно бумажного цвета создание с полосами синих вен по рукам-ногам и будто включённой лампой накаливания головой, с красным загорелым лицом. Контраст был настолько велик и очевиден, что хохотали повально все.
Латок, натягивая семейные трусы на впалый живот, бурчал:
— Вы мне сами такую работу назначили, в ночь! Вот и получается, что без солнышка бодрствую, а в солнышко отдыхаю — зря ржёте, кони! А купаюсь вообще первый раз с девяностого года, как у соседа Серёги Дуя внучку крестили. Я тот раз чуть в хмелю не потонул, когда с матраса свалился, уснувши… С той поры с водой не контактировал, но щас окупнусь!
Он шёл, аккуратно ступая по песочному здесь дну и, углубившись до «них», резко присел в воду по плечи, одновременно не по-мужицки, громко и звонко взвизгнув: аайсь! Это самоиспытание в честь «нужного праздника» вызвало очередной взрыв смеха!
Накупавшись и немного отрезвев, опять полезли за столы продолжать, и в этот момент приплыл Костя, которого за эти годы знали почти все. С ним здоровый, с огромным, обожжённым на солнце брюхом мужик, выпавший из Костиной «резинки» словно шар. Несмотря на свой размер, он вслед за Костей легко заскочил на берег и, знакомясь за руку, комментировал:
— Михась, привет пацаны, с праздником вас, Михась, с рыбаками посидеть настоящими. — Он поочерёдно поздоровался со всеми и сел за свободный угол стола…
Появление новых гостей стало сигналом к продолжению праздника, но я, оглядевшись, не заметил Веньку. Тот стоял за домиком и отчаянно махал мне рукой:
— Это Ритин муж, смотри, припёрся бегемот. — Венька возбуждённо трясся. — Падла пузатая…
— Он тебя знает и думаешь, на разбор приехал, что скажи делать?
— Костя знает, но не должен вложить… Мне, понимаешь, нужно сейчас до Риты добраться, поговорить… Устал ждать, а она даже телефон не берёт… Я на шпонке быстро доскребусь, вы их задержите маленько. Мне десять минут до их острова с нашей стороны, лодку в камыши спрячу, через остров перебегу до Костиной базы и всё решу!
Я никогда не видел Веньку таким возбуждённым и сейчас понял, что для него это всё не просто так. И в конце концов решить, что будет дальше, нужно, и чем раньше, тем лучше.
— Хорошо, беги, думаю, часа полтора у тебя есть. — Я вдруг вспомнил, как было неуютно и даже страшно встречаться с Иосифом после всего, что произошло с Ладой, и понимал, что у Веньки сейчас так же…
— Ты, главное, не спеши, Веня, что бы ни выяснилось сейчас там. Это же не твоё изначально было, а может и Рита надумала? После сам смеяться будешь над собой, когда время пройдёт. Теперь не наделай беды себе, ей и, возможно, нам.
Он улыбнулся, пожал руку и побежал на их с Макаром базу за своей надёжной шпонкой. За столом шумно гудели, и теперь нужно было думать, как дольше задержать Костю и этого, ставшего неожиданно несимпатичным, мужика, ничего плохого мне, ни вообще нам, не сделавшего.
Но, оказывается, ничего придумывать не нужно, всё придумано до нас. Это парадокс, но стоит нескольким малознакомым мужикам собраться в одном месте с алкоголем, между ними обязательно возникает напряжение. В «процессе» напряжение может неожиданной молнией превратиться в спор по любому, самому копеечному, пустяковому поводу, а если этот повод не заземлить, контролируя, — в драку, со всеми вытекающими из этого, часто страшными, последствиями. Это напряжение уже летало над столом, и мне, по просьбе деда сегодня не пьющему, было видно, даже чувственно. Видел это и сам дед, через стол показавший мне рогаткой из пальцев в глаза.
— Смотри!
А смотреть было на что.
Сначала решили мериться ручной силой, увидев лежавшую без дела двухпудовую облезлую гирю. Гирю эту я нашёл у Татарина, она исполняла обязанности груза при засолке рыбы, и решив, что она нужна мне «качать мышцы», обменял на три тракторных лаптя от гусеницы. Желания заниматься гиревым спортом хватило, чтобы дотащить эту тяжеленную «ляльку» до стоянки, где она, брошенная, уже наполовину вросла в землю. Тут её сейчас заметил полупьяным глазом Валерка и громко произнёс магическую фразу: «А спорим?»
Слова эти вообще, а сегодня и подавно, исполнили роль красной тряпки для быка, и уже через минуту полуголые торсы окружили место турнира.
Валерка занимался гиревым спортом в армии, но с того момента прошло уже много лет, и рука могла забыть… Понимая это, он хотел схитрить, предлагая первыми показать силу всем, кто хочет. Предполагая, что в любом случае отожмёт на раз больше лучшего результата. Однако это понимали многие, и железный турнир, не начавшись, едва не закончился дракой.
Спас ситуацию Ваня, предложив метнуть жребий, что сам и сделал, сломав семь спичек по числу участников, на разную длину. Валерке выпало третьим, Брату Витьке четвёртым, Косте пятым, а его другу седьмым. Я, помня, как болела рука, когда несколько раз жиманул гирю перед тем как бросить её до сегодня, от турнира отказался.
Первым вышел Пасечник и, подняв спортивный снаряд на плечо, покраснел, дав сразу понять, что ему тяжело. Не сдаваясь и вибрируя всем телом, он в приседе выжал раз, потом, хукнув с шагом вперёд — ещё раз и, уже не задерживая, бросил груз на землю.
Олежка Долев, высокий и худой, как хлыст, не выжав ни разу, оправдался: «Я на пудовой вырос, так взялся, попробовать…»
Валерка заметно волновался, делая разминку перед своей попыткой и дав понять, что шутить не намерен, отжал вес двадцать пять раз. Народ ухнул вместе с падающей гирей и с удивлением захлопал.
Брат Витька был здоров от природы, но, не доверяя только ей, периодически занимался собой. По крайней мере у них на стоянке между соснами был приделан турник и даже висела драная, похожая на колбасу, боксёрская груша. К тому же, один из немногих, он умудрялся успевать загорать, хотя в принципе для всех нас это проще простого: работай целый день раздетым — загар гарантирован. Только по каким-то причинам никто этого не делал, а вот он…
Подойдя вразвалку и слышно хрустнув всем телом, легко подхватил гирю и, даже не сбившись с такта, отжал её двадцать пять раз. А когда все по инерции проговорили следующий счёт, ожидая рывка, выскочил из-под веса. Через секунду раздались возмущённые возгласы, но Витька всех урезонил: мол, побеждать мне ещё рано, а проигрывать не к лицу. Если кто сделает больше, готов сразу переиграть…
Больше никто сделать не смог, даже Костин друг, который при своём огромном, навскидку вдвое большем по сравнению с Витькиным весом, на десятом рывке бросил груз, — кому железо толкать, кому пиво лакать! — и, упав на лавку, открыл бутылку пива.
Пребывающий в азарте народ стал придумывать разные соревнования, не всегда лицеприятные. Злой от проигрыша Пасечник, предлагавший, но в итоге не нашедший дурака, согласного заключить с ним пари просто так, для себя, раздавил зубами алюминиевую ложку. По-настоящему удивлённый дед, рассматривая словно тисками мятую железку, удивлялся, — сильный ход, ему надо в цирке выступать, гвозди грызть по размеру, за деньги!..
Понемногу и неуклюже стали пританцовывать, маслая по старинке руками у пояса, как колёса паровоза. Постепенно темп и количество желающих «продуть кишки» увеличилось, и хозяин «радива», Жиндос Петя, единственный из нас попавший сюда «штатский», вкрутил громкость до полного. Несовместимые, но совмещённые с летним праздником зимние «Белые розы» заставили многих вылиться на поляну. В процессе танца, скорее похожего на скачки дикарей у костра, стали друг друга прихватывать и, громко смеясь, пихать, пытаясь обязательно уронить. Остров шатался!
По окончании заводной композиции, мстительно вспоминая тех, кто мешал танцевать, начали выборочно бороться, уже по-настоящему схватываясь друг с другом, обязательно пытаясь провести выученный когда-то на службе заветный приём…
…Несмотря на давленные до крови носы и покусанные губы, с большим трудом, но драки удалось избежать, на месте применяя практику кнута (трезвая сила) и пряника (отвлечение алкоголем)!
Этот, по армейской терминологии, завершающий аккорд, длившийся часа два, был алкогольно и энергетически неконтролируем. Безрезультатно пытающийся подняться на ноги, пьяный в хлам диск-жокей Жиндос, прекратив попытки, на четвереньках отполз из круга и, опершись спиной о берёзовый пень, громко сделал вывод:
— Это вам не рыбалка, но танцы… Тут выдержка нужна… во-первых. А сила ваша дурная — только во-вторых… И никак иначе…
Наконец те, кто ещё мог соображать, начали разъезжаться, кто не мог — расползались кемарнуть на месте, прямо на неразобранных, брошенных на земле палатках. Эти «слиняют» позже, просыпаясь по очереди и обязательно похмелившись оставленным на столах алкоголем.
Когда отвлёкся разговором с дедом Михась, ко мне подсел Костя.
— Кирилл, я Веньку не вижу что-то… Ты ему накажи, чтобы к Рите больше не лез, Михась накалённый, что-то заподозрил. Она, дура тоже, слёзы давай лить, Михась меня пытает: «Что тут у вас?» — а что объяснить, не знаю. Они хоть и через бабу знакомые, а всё равно неуютно как-то, вроде предаю мужицкую солидарность. Скажи, пусть отстанет, он же ещё салага, сколько таких будет? А этот узнает, даже руки сам марать не будет, шептанёт своим шестым — и амба. И Ритку загнобит.
Прощаясь, Михась долго давил мне руку и, словно предупреждая, туманно нудил:
— Хорошо тут у вас, пацаны, спокойно! Так спокойно уже давно не живут, а вы не цените. Вы даже лбами ни с кем не стучались, и вдруг всё ваше, как в сказке! Вот же падла: кому борщ вчерашний, а кому жемчуг мелкий, завидую…
Он наконец упал в лодочку, выкинув на борт ноги, и Костя, скупо мне помахав, запустил редкий ещё тогда японский мотор.
Веньки не было, и где он, я не знал.
Забросив на берег Деда и Латка, вернулся на остров. Все «лежачие» места на «природе» и, конечно, мой домик были полны спящего народа, и отвоевать себе даже небольшое место было нереально.
Решив пересидеть на природе, подбросил в костёр подсушенного плавуна на долгую ночь. Из Скворцовской палатки торчали чьи-то ноги, покрытые будто мхом жирующими на них комарами. Провёл рукой — ладонь была вся в крови, словно с ног содрали кожу. Нашёл в кладовке дихлофос и тщательно, до мокрого их пропитал. В палатке громко скулил и матерился хозяин этих ног — Скворец.
…Наутро те, кто не успел полечиться и отплыть в ночь, опохмелки не получили и недовольные разъехались. Скворец, не доверяя глазам, приставал ко мне.
— Скажи, Киря, мне кажется или мои ноги действительно по колени обожжённые, словно я их в костре вчера оставлял на время?
Не дожидаясь ответа, он спустился под берег и поливал красные, будто лапы у селезня, ноги водой, стараясь унять боль и зуд…
* * *
День вынырнул из-под берега, как утром любящий муж из семейной кровати, — сытым, тёплым и бодрым!
Я, уже волнуясь, на лодке приплыл до Макара, но Веньки и здесь не было.
— Наверное, у берёзы своей чалится, он там маленькое гнёздышко сделал, как норку, и часто туда ускребается думать! Хочешь ползай, ищи его, а меня достало. Я в своих делах разобраться не могу, тут он чё ребёнок. Иногда вроде нормально, а иногда как поймает глюк и молчит, загадочно шарами лупя. Вакула вон хоть дурак, а в сто раз понятней!.. — Сам Юрка молча сидел у обвисшей палатки, запахнувшись в зимнюю шубу, и мёрз, заметно дрожа.
— Зубы у него болят коренные. Как на отсидке запустил, так и не хочет лечить. Говорит, скоро выгниют, зачем врачам деньги платить. Вчера-то под градусом забыл про них, сёдне — обратно. Но бухать хорош, до вечера проболеем и нужно работать?!
Макар встал и, давая понять, что разговор окончен, полез в палатку.
Мне ничего не оставалось, как отчаливать. Ненадёжный на заводку «Вихрь» проигнорировал первый рывок, второй, третий. С завистью вспомнил, как заводится Костин «японец», и решил, что если буду продолжать рыбалку в следующий сезон, кровь из носа — приобрету импортный мотор. Вся инспекция, да уже и много просто рыбаков ходили на такой технике. Мы же с глупым упорством пытались работать на отечественном «ширпотребе» только потому, что у каждого такого «добра» скопилось помногу. Лично у меня было три «Вихря», которые мог менять при любой проблеме. «Забыковал» один, снимаешь, ставишь следующий, ремонтный, и — вперёд. И чтобы заменить такую кучу «родного» железа в прямом смысле всего на один, с надеждой на безотказную работу, нужно было решиться…
Я знал рыбака, очень взрослого и профессионального в деле, который уже в позднее время, когда почти у всех была качественная импортная техника, с глупым упорством ходил на нашей. Он работал начальником лодочной базы и, когда все вдруг отказались от «неликвида», у него накопилось его с десяток и он жаловался.
— Даже продать не могу, не стало дураков нонче. А выбросить рука не поднимается, всё же с детства с этой техникой. Вот и мучаюсь пока…
Вот и мой железный друг мог в любое время перестать заводиться, просто, без каких-то видимых причин. И что было удивительно, но иногда нужно было просто подождать немного, и, словно опомнившись, через десять минут мотор заводился. Это совершенно достоверный факт…
…Я сел на борт, решив подождать, когда у моего «Вихря» появится желание работать.
Через минуту выскочил Макар из палатки и заорал в мою сторону.
— Кирилл, стой! Мне сообщение пришло на пейджер от Веньки, хорошо уснуть не могу. Этот сучок прощается со мной, прости, говорит, и прощай, дядька! Полетели на берёзу, что-то он затеял, щенок. — Макар, не дожидаясь меня, кинулся в одежде в воду и быстро добрался до лодки. Я, не сомневаясь, вернее забыв, что мотор не запускался, с первого рывка его завёл. До Венькиной берёзы было на доброй скорости три минуты.
…Выскочив из-за острова, мы увидели, как со склонённой с берега берёзы свалилось и повисло, словно кукла на нитках, забившись в конвульсиях тело. Руки несколько раз сами по себе взмахнули, ноги провалились сквозь блестящий целлофан воды, и тело, покачиваясь боксёрским мешком, тяжелея, плавно закружилось…
Я на полной скорости ударился килем в мель, и Макар, удачно вовремя сгруппировавшись, вылетел из лодки через лобовое стекло. Мячом кувыркнулся и в воде допрыгал до Веньки, схватив за ноги, пытался приподнять тело, ослабляя зажатое петлёй горло…
— Режь верёвку быстрее, Киря… Режь, сдохнет сука!..
От удара о берег я сильно ткнулся грудью в руль, а лицом в железную панель лодки, разбив в кровь лоб и нос. От страха не чувствуя боли, буквально на автомате схватил из бардачка нож и прыгнул в воду… Но дотянуться до верёвки не получилось, и, уже не понимая, что орёт, брызгая кровавой слюной, Макар, заскочив на берёзу, прополз по стволу и обрезал ослабленный фал. Макар с телом упал, я, выронив нож, тоже свалился около них и уже вдвоём затащили вдруг длинное и тяжёлое тело на берег.
Нам опять повезло… Готовя себе способ казни, Венька для петли отрезал фал от лодочного якоря, а тот был достаточно толстый и грубый. Именно потому петля не затянулась, врезавшись в кожу шеи, а, захлестнувшись на самой верёвке, оставила шею свободной, несомненно пережав горло. Это дало возможность без промедления снять петлю с бесчувственного тела.
— Массаж, массаж быстро. — Макар с секундным перерывом жал Веньке на грудь. — А ты дуй в него, Киря, дуй.
Я, вспоминая уроки НВП в училище, защемив парню пальцами нос, вдыхал полной грудью воздух и выдувал его в Веньку.
— Я спасу тебя, дешёвку, а потом своими руками убью! Как мужик умрёшь, а не по-бл…ски. — Серёга оттолкнул меня и своей негнущейся ладонью справа налево хлестанул по залитым моей кровью щекам Веньки.
— Ещё Киря, ещё. — Он начал, как волк над жертвой, выть: — Ааау, ааау…
Я вдыхал воздух и выдыхал в Веньку. На секунду отстраняясь, стирал с его лица кровь и снова дул, не допуская мысли что всё кончено…
Макар, прижавшись к груди ухом, уже с отчаянием орал: «Кончай, кореш, проснись, дурак…»
Я вдруг заметил на залитых кровью губах забулькавшие пузырьки, но, ещё не веря, пальцами разодрал ему плотно сжатые веки. На меня из заполняющихся слезами глазниц смотрели совершенно осмысленные кроваво-голубые Венькины глаза.
— Есть, — только и смог проговорить я и, отвалившись, в голос заревел, зажимая липкий от крови рот руками.
— Вот и ладно… А ты думал, мы фрайера, друга спасти не сможем? Ну уж хрен тебе, поживёшь ещё. — Макар, не вставая, перевернул Веньку на бок и тот длинно, с надрывом закашлял, вскрикивая от боли.
Лежали мы долго, и я понимал, что думает сейчас каждый о том, как вести себя дальше, что сказать друг другу и уж тем более, что делать.
Первым не выдержал Венька, проскрипев чужим, совершенно незнакомым голосом.
— Дядь Серёжа, Кирилл, я ног совсем не чувствую и руки будто током тянет, что со мной?
Макар молчал. И я понимал, что если он заговорит, то, разойдясь, запросто может задавить спасённого.
— А это, Веня, ты помер… Ты не просто помер, ты руки на себя наложил, грех совершил, который Богом не прощается…
Мне почему-то стало до боли обидно за то, что произошло — и за себя, и за плачущего сейчас, зажав зубами рукав куртки Макара, и за всех, кто Веньку знал.
— Тебя больше нет, нигде. Мы с Серёгой быстро яму копаем и туда тебя, неомытого, обосранного, как есть… И крест не поставим на бугорок, и руки́ не осрамим, прося Господа простить тебя! Потому что ты так решил, предав всех нас, своих друзей и знакомцев, а ещё больше тех, кто тебя родил. Не стало тебя на земле, а к Богу тебе дорога заказана… Вот что с тобой!
Несколько минут стояла тишина, прерываемая всхлипами спасённого, потом вернулся в жизнь Макар.
— Киря, давай, смотрим, что с ним, да решаем. Может, в натуре, проще ему вон кирпич на шею да вглубь… Татарин, красава, свои проблемы быстро решает, мы думаем чего-то…
Меня поражал Макар своим не задурённым чужими мыслями пониманием жизни, верой только в свою правоту, только в свою силу… Нисколько не сомневаясь, он, рискуя жизнью, полезет спасать погибающего, чтобы потом, убедившись в неправоте или предательстве, уже пренебрегая покоем и, возможно, свободой, попытается наказать его. Но буквально сразу, увидев искреннее раскаяние, забыв свой гнев — спасать.
…Привязав фал к наклонённому стволу, уже одев на шею петлю, Венька всё же решил проститься с нами. По его словам, писал Макару потому, что знал, что тот пьёт, следовательно, не будет читать сообщение. Значит, не помешает. Это признание опять вызвало в Макаре неожиданную, даже неадекватную, по-моему, реакцию.
— Молодец, Венька, тут хоть мужик. А я грешным делом думал, прощался ты, чтобы спасти тебя успели.
Мы раздели парня, одежда действительно была замарана испражнениями. Всё прополоскав снова надели, перекатывая тело по берегу, как чурбак. Ноги Венька согнуть не мог, хотя пальцами по нашей команде шевелил. Стало понятно — соскочив с берёзы, он ударом фала повредил себе шею. Повезло, что вода самортизировала рывок и скорее всего спасла парню жизнь.
Прямо с острова вызвали скорую на кордон, где через два часа сдали его врачам. Паспорт я обещал привезти на следующий день.
Когда вернулись в лодку, Макар угрюмо предложил:
— Поехали, Киря, этому быку брюхо вскроем, а то вдруг загордится, что нас запугал. Да и бабу его освободим, глядишь у нашего с ней получится.
Я думал, что он шутит, но, посмотрев, понял: Серёга действительно ждёт ответа или опровержения своей правоты.
— Мы чё с тобой, как Чип с Дейлом, кинемся у мужа бабу отнимать, а отняв, начнём убеждать, что наш мальчик для неё лучший вариант? Давай дождёмся, когда она узнает про Веньку, а когда узнает, если захочет, поможем чем сможем. Хотя, скорее всего, муж ей нужен, хотя бы как спонсор.
Макар не ответил, значит, принял мои доводы?!
* * *
В середине июля приехали друзья Вадика, и я, за три раза забросив на остров народ, четвёртой ходкой доставил туда полную лодку алкоголя. Только водки было пять ящиков, а всё остальное пространство моего, не самого маленького судна, аккуратно заполнено цветными упаковками импортного пива. Машины ушли в город, а сам Вадик дал полный расклад происходящего.
— Больше ничего не нужно. Они приехали просто пробухаться и выспаться, без баб, без дел. По плану, я приеду в понедельник, и если ничего не случится, будешь привозить в лодке по четыре человека, здесь машинка ждёт, и так, по очереди.
— А что может случиться, шторм? — Я хотел удостовериться, что не так всё страшно…
Вадик усмехнулся как-то грустно, словно с обречённостью.
— Может, шторм, может, ураган. Ты не грузись — всё нормально. Но никому об этом не говори, тем более не покажи, где стоят. — Он уже радостно улыбнулся. — А я приеду после, мы тесным кругом отдохнём с вами, без палева…
* * *
Вообще, «июль — на рыбалку плюй» верно во все времена, потому рыбачат в основном самые неспокойные. Или те, кто только от рыбалки живёт. Но лето никто не отменял, и на острова стремится большая масса отдыхающих, которая, не обладая техникой, мечтает «пожить в природе». Само собой появилась возможность помогать таким за деньги, всего лишь доставляя до места и через оговорённый срок возвращая обратно.
Рыбачить совсем, конечно, не бросил, но делал это под конкретный заказ, чаще всего именно для отдыхающих. Иногда вывозил любителей просто покидать спиннинг, опять же, за деньги.
Волей-неволей пристрастился жить без каких-то вперёд идущих планов, то есть сегодня — на сегодня. Время ускорилось в своём движении, и события, перехлёстывая друг друга, проносились часто мимо, оставляя в памяти только что-то очень важное, страшное… или глупое.
…К нашей стоянке, сделав большой круг, подошла лодка, в которой, заглушив мотор, поднялся высокий бородатый мужик. Я, готовясь к вывозу с острова очередных клиентов, просматривал и заправлял лодку. Поговорив о чём-то с Лёхой, он бросил якорь и, выпрыгнув через борт, ушёл в деревню.
Латок, теперь почти всегда находившийся на берегу и чувствующий себя здесь по праву хозяином, подойдя, поделился.
— Юрка Борода на Могильном стоит вдвоём с бабой. Мужик хороший, иногда рыбки привозит, иногда по рюмочке с ним…
Через десять минут Борода вернулся, и они расположились на Лёхином, специально оборудованном для подобных действий столе.
Когда я вернулся первой ходкой и высаживал своих пассажиров, этот Юрка отходил от берега. Он, стоя, как гондольер, на наш манер одним веслом по очереди с двух сторон отгрёбся, положил весло и, опустив мотор в воду, поднятой рукой попрощался с нами.
Намотнув верёвку на открытый маховик мотора, резко дёрнул и моментально, сыграв в воздухе ногами, нырнул за борт. Оказалось, Борода забыл выключить скорость, и заведённая лодка сразу пошла. Вынырнул он через секунду и, поправив на голове тюрбан из полотенца, на удивление не слетевший, проорал громко: «Вот чёрт, забыл скорость выключить».
Тяжёлый «Прогресс» с тридцатисильным «Вихрем», пройдя ровный пятидесятиметровый круг на средних оборотах, рулил прямо на неудачника. Борода, стоящий по грудь в воде, принял боковую стойку греко-римских борцов и, сгруппировавшись, плечом встретил наскочившее на него плавсредство.
Буммм! Лодка и Борода отскочили друг от друга в разные стороны, но лодка пошла на новый круг, а Юрка от удара нырнул. Парадокс, но моторка, словно ведомая чьей-то злой рукой, немного увеличив диаметр круга, всё равно необъяснимо и неотвратимо шла на столкновение с хозяином. Будто бы играя в контролируемую игру, Борода, прыгая в воде, проплевался, заговорённо поправил на голове тюрбан и встретил дюралевого оппонента другим плечом.
Бумм! Теперь удар получился жёстче, видимо, выпитое со сторожем тормозило реакцию рыбака.
Вынырнул он уже не так скоро, без тюрбана, и попробовал ускользнуть от очередного столкновения. Но судьба в образе собственного плавсредства, наверное решив его доконать, шла на новый круг, с совершенно обязательным столкновением…
Поднял я его на свою лодку после пятого удара, с диким отчаянием в глазах и в кровь разбитыми плечами… Взбесившееся судно Бороды догнали, включившись с ним в круговое движение и поравнявшись, поймав за борт, заглушили мотор.
В начале августа подъезжал Скотник. Он, увидев нас у лодок, просигналил и уверенный, что подойдём, закурив, сел на порог открытой двери машины. Я подошёл к нему один, стараясь показать лицом и голосом оптимизм!
— Привет, Иваныч, какими путями сюда, чем обязаны, что не так, не дай Бог…
— Всё так, а что один? Базар есть всем…
— Да остерегаются тебя пацаны, Иваныч, мне говори, донесу.
— Боятся, значит, уважают, приятно. — Он, нервно докурив, бросил окурок под машину.
— Не боятся, Иваныч, остерегаются, а это немного другое, согласись?
Скотник, посмотрев на меня внимательно, некрасиво ухмыльнулся.
— Хрен редьки не слаще… Мне самому не хотелось бы вас остерегаться, потому доношу на сухом берегу. — Он ещё закурил и тяжело затянулся. — В общем, с осени тут мои мальчики станут работать. Вы уж к ним помягче, не наезжайте. Ребята будут с бумажками, где ставиться — определятся сами, вам покажут.
— Иваныч, да где здесь твоим ребятам, нам самим места не хватает, по камышам тыримся!
Рыбнадзор встал, давая понять, что разговор окончен, и отрезал:
— В камышах тоже рыба есть. А кому не нравится, списывайтесь на берег. Крутить хвосты коровам да озимые пахать обязательно кому-то нужно. Я за вами бегал, теперь вы меня поищите, да предложите что, может, пойму…
Узнав про этот «беспредел», начинающие, кто ещё не совсем серьёзно влез в рыбалку, решили завязать, кинувшись в поисках работы в город. Немногие, в основном те, кто уже не видел себя без этой жизни, в том числе я, пока остались.
* * *
В сентябре произошло много событий, так или иначе повлиявших на мою судьбу и судьбу тех, кто был рядом, а в дальнейшем даже эти судьбы определяющих.
Во-первых, неожиданно забрали Татарина, причём узнал я об этом опять только по звонку его самого, как обычно поставившего перед фактом.
— Кирилл, привет. Я из милиции звоню, меня прямо с острова забрали. Тут под шлюзы трупов намыло, так хотят их на меня повешать. Я трёх не знаю, а баба — точно моя, Люся. Хоть и лица почти нет. — Он всхлипнул или хмыкнул в уверенности. — А кольцо на пальчике её, со стёклышком… И зубы, два золотые, десять лет назад ставила, и волосы её, не ошибусь… И ещё один в ремне солдатском, и ещё двое, этих не знаю. В общем, всё, что за лето насобирали, теперь на дядю Вову грузят по-серьёзному. Но я не лох какой, ты знаешь, моя лодка столько не вывезет…
Татарин вдруг заторопился.
— Ты Олега не брось, он там с бабкой остался. Но за ней тоже глаз да глаз нужен, хотя она вроде ещё ничё, тянет. Я… — Телефон, отключаясь, забулькал. Матерился уже я самому себе…
С Олегом нужно было что-то решать, по крайней мере предстоящую зиму он на острове не протянет. Выбитое весной плечо приросло криво, рука почти не работала и болела. Он, не понимая причины боли, долго не снимал с груди корсет, и срезал его силой позже Татарин, увидев, что из-под него сыплются вши. Плечо было до мяса изъедено, и бабка протирала его марганцовкой, после заматывая раны обязательным подорожником…
Эту бабку бросили на острове внуки, которым, как она сама призналась, мешала жить.
— Привезли и оставили… Володя сказал, пускай поживёт, вот и живу. Он мужик хороший, я ему по хозяйству помогаю. Одному без бабы совсем тошно, да Олег чудит. Вот я где в помощь, и он не бросает…
Она целый день как тень металась по основной стоянке, на ночь обязательно уходя в «свой погребок». От меня им, кроме спирта, пока ничего было не нужно, хотя понимал, что зимой всё изменится.
* * *
В октябре, когда самая путина, стало совсем тяжело. Рыба идёт хорошо, но кто-то всё увереннее «урезал нам кислород», постепенно вытесняя с удобных и привычных мест. Выглядело это примерно так.
…Летом нормально ловится по мелям и увалам, в пределах хорошей видимости островов для обязательной установки ориентиров. Допустим, та сосна сходится с той берёзой с юга на север, и конец тех камышей — с тем островком с запада на восток. Выходишь по глазомеру на точку, бросаешь кошку, в худшем случае кружанёшь немного — и поймал ставку…
Осенью же частые ветры и постоянно меняющийся уровень воды полностью меняют стиль работы. Поставишь сеть недалеко от острова или не проверив, при первом же, чуть больше среднего, ветре снимай и выбрасывай — забита грязью и корягами. Потому ставиться нужно дальше от берега и «привязывать» местоположение к ориентирам трудно, нужна обязательная подсказка в виде поплавка или пластиковой бутылки из-под питья или даже масел. И чем позднее время, тем такие метки должны быть более заметными, а из-за тяжёлой погоды ставятся всё ближе, иногда даже привязываются просто за перетягу сети.
Так вот, раньше потери таких меток были очень и очень редкими, теперь же почти постоянно. Получается, что, если её кто-то поднял, а метка привязана к дели, ты сеть потерял сто процентов. Если же ты бросил метку как ориентир и её срезали, потеряна ставка на девяносто процентов. Найти двести, пусть даже пятьсот метров сетей в километрах от берега, да ещё обычно вечером, да чаще всего при полу-, а то и метровой волне, почти невозможно.
Когда-то Латок мне рассказывал про отца, который стрелял ориентир как компас, но и то, как я помнил, это было обычно днём…
Короче, метки, а часто и сети, привязанные к ним, стали срезать, что ещё во много раз утяжелило и без того нелёгкую осенью работу.
А вот ставки рыбаков Скотника увеличивались, обозначая свои границы не просто бутылками, а десятилитровыми, ярко-жёлтого цвета канистрами. И эти, видимые издалека буи, совершенно не привлекали внимания баражирующих на красивых «Амурах» рыбинспекторов и даже обходились стороной охотящимися за стадным судаком одиночными тралами.
Мы же, пытаясь миниминизировать риски, лезли за острова, вынужденно сбиваясь в кучу, мешая друг другу и всё чаще сталкиваясь лбами. Хорошо, если, пересекаясь друг с другом, можно было как-то прооравшись разойтись, но часто в темноте налетали на незнакомых, готовых отстаивать своё любыми средствами, включая оружие. И хотя явно друг в друга ещё не палили, но как предупреждение стрельба уже велась.
Бесхозных стволов по деревне было нашкерено много и к закрытию сезона, к концу октября, почти в каждой лодке какой-то да числился. Обычно он хранился замотанным в промасленную мешковину, а то и просто так, заряженный и уложенный в удобное отверстие для лодочного багра. Лёгкая доступность, его ничтожная, по сравнению с нашими заработками, цена, ну и конечно плохое качество, научили относиться к оружию как к расходному материалу. То есть при «мусорской облаве» можно было спокойно ружьё утопить, никому не доставив неудобства, а через неделю купить ещё лучше, истратив на это один, максимум два осенних улова. Но как бы там ни было, если в начале спектакля на стене висит ружьё, по окончании действия оно должно стрельнуть…
Выстрелило уже в октябре, выстрелило в упор и наповал.
Виталя Серник убил компаньона, с которым вместе начинали и до какого-то момента тянули одну лямку. С самим Виталей, «аккуратно» обрабатывающим свой участок, изначально, по умолчанию, застолбленный за ним, мы пересекались редко. Понятно, что немного поднявшись, он попробовал увеличить объём ловли, а для этого нужны люди.
Таких людей хватало во все времена: он, как и Татарин, набирал в помощь посезонно, обычно пьющих, необременённых жизненными заботами. Но один за всем не уследишь, и появился напарник. Сначала тот был замом Витали, выезжал на проверки, когда главный был занят, принимал работу у переборщиков, сдавал сам рыбу.
Потом, по совету того же Серника, просто занял свободный кусок берега по соседству, отделив его от общей площади временным забором. Прикупив на соседних базах небольшой, но удобный, приспособленный для постоянной жизни, вагончик, заволок его на участок. Виталя помогал, наивно полагая, что напарник будет всегда довольствоваться второй ролью.
Только однажды этот «почти друг», наработав опыт и немного денег, достаточных для начала своего дела, просто отошёл от Серника, крепко с ним поругавшись и оттянув посреди промыслового сезона большую часть рабочих, убедив тех, что с ним будет лучше.
Однако, разорвав компаньонские отношения, продолжил работать на знакомых площадях, раньше изучив рыбные места и просто объявив их своими.
Пока Виталя метался, набирая новых работников, не успевая выставляться по полной, было спокойно. Но вскоре, так или иначе, они однозначно стали пересекаться, сталкиваясь лицом к лицу, каждый предлагая и предполагая свою правоту. И однажды тонкая верёвочка, по которой, надеясь, что выдержит, ходили оба, просто лопнула! Виталя, снимая пустые сети, на расстоянии двухсот метров видел бывшего компаньона, вытягивающего дели, полные рыбы, и тот, смеясь, показывал ему большой палец.
Из двух ружей он зарядил бескурковку, не предусматривая время на «последнее подумать» перед выстрелом… В этом хорошем, но старом, шестидесятого года ружье, даже предохранитель не работал, вообще исключая шаг назад.
Зарядив, он ждал и видел, как к пирсу подошла гружёная лодка, как недавно ещё работавшие на него бичи, смеясь, перетаскивали под обтянутый рубероидом навес кули рыбы. Потом бывший компаньон, занеся туда для «сугрева» полторашку спирта, не торопясь ушёл в свою будку.
Виталя, встав, выпил давно налитые полстакана водки, защёлкнул ружьё и, не прячась, пошёл по натоптанной в мирное время тропинке.
Здоровый боевой пёс, не зная о начавшейся войне хозяев, весело махая хвостом, пропустил Виталю, и тот, зайдя беспрепятственно, не разговаривая, дуплетом выстрелил в поднявшегося из-за стола хозяина. Страшная мощь выстрелов, произведённых почти в упор, разорвала у жертвы грудь, оторвав руку, не успевшую отпустить стакан с горячим чаем…
Ничего больше не говоря, он разбил о чурку ружьё и уйдя на берег, долго ждал милицию, которая появилась только к вечеру. В официальных сводках об этом происшествии говорилось, что «путём профессиональных мероприятий, вооружённый преступник вскоре был обезврежен!».
* * *
Скотниковские солдаты поселились в деревне, сняв на последней от воды, на первой от леса улице давно брошенный дом. Стучаться с ними лбами теперь не имело смысла: их рыбалка была по правильным бумагам, т. е. совершенно законна. Парни были вполне адекватны и, когда мы пришли для «разговора», глупо не оправдывались. Было их трое работников и бригадир, но разговаривал только он, позволив другим с нами выпить, что те и делали, почти ни разу не открыв рта. Старший, назвавшийся Генкой, объяснял…
— Да Скотник ничего не значит, почти. Он как смотрящий тут, ну и карающий, для вас. Деньги получает за то и за другое. Его, клоуна, по-хорошему подцепили менты, еле оправдался. А если учесть, что почти все, с кем он на воде встречался, добра ему совсем не желают, теперь Иванычу так лучше всего! Мы же для вас, наоборот, тут в помощь: нам любой движняк инспекции известен заранее, и если останемся в хороших, будем сообщать… Позже, когда обловимся, от вашей стороны уйдём потихоньку или заранее участки давайте разграничим. Но вам-то без бумаг, без добра лучше по-тихому, это же факт!
С этим мы были согласны, и я обещал донести это всем как решённый вопрос. Когда уходили, Генка меня придержал.
— Ещё тема, теперь в помощь мне. В общем, весь улов, по крайней мере зимой, в общак скидывать не хочу. В обход своих работяг, а они в натуре мной наняты, можно через тебя с вашим спикулем работать, в идеале даже будто твоё? Как смогу, буду сам забрасывать, без палева, по вашей цене.
Я согласился — ничего личного, только бизнес. Но после этого разговора работать стало проще: по крайней мере плановые проверки рыбнадзора мы знали на день вперёд!
В ноябре совсем плохо стало с погодой. Моро́за как такового не было, но ежедневные сильные ветры не давали возможности рыбачить. Лично у меня дел было выше крыши с постройкой дома, руководил которой, во второй уже раз в мою бытность, батя. Он словно помолодел, задорно включившись в то, в чём понимал на уровне профессионала и долгой практики строителя. Мне оставалось только снабжение материалом и рабочей силой, постоянно меняющейся и не всегда адекватной. Хотя, с другой стороны, так было проще и денег требовало гораздо меньше…
* * *
Татарина, не сумев доказать его причастность к происходящим вокруг смертям, отпустили через неделю, и теперь, похоронив узнанную жену, мужик безотлучно сидел на острове, собираясь в город только в декабре за пенсией.
Бабка Аня оказалась очень умной и, со слов иногда звонившего мне Татарина, рассказывала целые истории о ещё довоенной жизни, интересные и с узнаваемыми фамилиями.
— Ты приезжай, Кирилл, что как неродной? Ну были напряги, теперь всё хорошо идёт. Я с выпивкой подзавязал, появилось много времени свободного. Рыбалил мало, потому в зиму уйдём почти без рыбы. По льду придётся дорабатывать, а то совсем голодно будет. Олега, птенец мой косоротый, тебя вспоминает; бабку послушаем: ух интересно метёт за жизнь прошлую. Ночевать где есть, дров напилили, спальные места свободны. Я ей предлагаю остаться, она — нет, в свою нору уходит. Но у неё там всё в ажуре и теплее, чем у нас, только темно! Приползай.
Я обещал наведаться по первому льду, совместить посещение с установкой сетей.
Макар часто бухал, но тоже, сняв на зиму дом, «убегать» не хотел, постоянно напоминая, как любит жену и ненавидит город. Я понимал что виной всему его связь с женщиной, молодой и показывающей свою заинтересованность в Макаре. Любви, конечно, не было. Играя придуманную самим игру, где он, несомненно, был центром всего, Макар до того увлёкся, что уже не соображал, где лучше — там, где его любят и ждут, или здесь, где его терпят и ждут от него?..
Перекуп, дядя Ваня Татарин, по последнему в осень приезду рассказал страшную историю с «той стороны воды», куда он периодически мотается за рыбой и где тоже много островов.
— Парень там один, после Афгана, с головой больной, с бабой своей на острове жили и работали. Лихо у него получалось, с инспекцией ровно, проще говоря, не трогали его плотно, позволяли… И баба, говорили, красавица — на зависть, и с ним всегда, ещё завидней. Так вот, он пошёл на лодке улов сдавать до деревни, а на домик их случайные бичи беспредельные налетели, как специально ждали. И понравилась им девчонка до потери башки, они её и окружили. Та в домике скрылась и только успела вызов на телефоне нажать, звери дверь взломали и как хотели её, втроём, так и пользовали. А она, понимая, что насладятся и убьют, давай им угождать, вина выставила, и вроде как с желанием к ним, те и расслабились. Но всё равно глумились всяко и издевались, от вида красоты неприкрытой да незащищённой сатанея. Только насладившись, собрались они её кончать… Но успел парень и прямо в будке их захватил! Как он их убивал, зверей, не знаю, но только оторвал у них всё, чем касались они его любимой, а потом, сложив в будке, сжёг дотла. После доставил бабу в больницу, а сам в милицию сдался. Теперь суда ждёт, а жена его сказала, пойдёт за ним хоть куда, в любую Колыму или даже под расстрел, если так получится!
Рассказ перекупа Вани Татарина был страшен и походил на мистическую легенду. Однако вскоре, из других «рук», мы узнали, что такой случай действительно был…
В начале декабря пришло очень хорошее известие от Веньки, который постоянно нам звонил из больницы. Оказывается, «этот толстый гад», Ритин муж, совсем не такой уж и гад, а даже, наоборот, молодец. Всё же выведав правду о жене и узнав о поступке Веньки, дал Рите развод и купил квартиру. Теперь женщина забрала любимого к себе, и он проходит там «реабилитацию»! Когда совсем оправится, скорее всего весной, приедут в гости. Сидевший у меня в гостях немного пьяный Макар рассуждал, булькая ложкой в остывающем чае.
— Реабилитация! Вот же сопляк! А кто нам с тобой, — он тянул в мою сторону свою вёсельную ладонь, — даст такую?! Мы же через него чуть веру в жизнь не потеряли, помнишь, Киря? Мы за него, сучка́, можно сказать с самой кривой, со смертью боролись. И главное — какой пример поганый для молодых, секи! Значит, хочешь счастья — суй голову в петлю, и на тебе — получай?! Нет, не согласен! Нужно донести, что не так всё просто, что таких, как мы с тобой «карлсонов», редко бывает, можно сказать случайно. И следовательно, эта победа его считается проигрышем!
С Макаром я был согласен, за Веньку рад. Но самое для меня важное произошло немного позже, заставив забыть все неудачи и переживания этого года!
Буквально через день после разговора с Венькой до Деда приехал Костя, оставивший на хранение свою резиновую лодку и мотор. На обратном пути вызвонил меня. Он наотрез отказался заходить в гости: время впритык, и я залез к нему в машину. Костя вздохнул и, хлопнув по рулю руками, спросил: «Как вы с Ладой?»
Для меня самого это было непонятно. За лето она приезжала ко мне пять раз, заставляя всё больше и больше забывать, что на свете есть ещё женщины! Эти встречи лечили от всех хворей — я переосмысливал неудачи и верил только в лучшее! Она часто звонила, говорила, как любит, давала слушать первые невнятные слова дочери, заставляя плакать от счастья! Но любой разговор о полном переезде ко мне пресекался резко и неумолимо, с одной отговоркой: «Я не готова». Непонимание этого постоянно держало в напряжении, я психовал, пытаясь найти хоть какое оправдание происходящему, и в конце концов… ревновал. Ведь большее своё время она проводила с мужчиной, которого, как убеждала меня, не любит. И как же одиноки и пусты были долгие дни без неё, после наполненных до краёв счастьем и любовью редких вместе!
Я опомнился от нахлынувших мыслей.
— Не знаю. Мне кажется, она что-то от меня скрывает, до конца довериться боится…
— Вот и я про то же, Кирилл. Я же с Иосифом знаком, мы даже немного корешились. И знаешь, меня просили не говорить, но глупость какая, просто не по-пацански это… — Он ещё раз хлопнул по рулю и, словно решившись, договорил: — Иосиф с Ладой не живут вместе и не женаты. Вроде сначала было что-то, даже расходиться хотел из-за неё, но одумался! Или она его одумала. Выходит, как тебя встретила, так всё у них и лопнуло. Они даже не жили под одной крышей. А как дочь у неё родилась, совсем потерялась, где-то с племянницей, что ли, квартиру снимают, где, не знаю. Больше — всё. — Он поднял руки, — хочешь верь, хочешь проверь… Мне ехать нужно…
…Я смотрел на дочку, подсунувшую под щёчку ладошку и кому-то улыбающуюся во сне. Лада, склонив голову мне на плечо, тихо спрашивала: «Ты надолго? Лида спрашивает, где папа?»
Нежность непередаваемо охватила сердце, и я по очереди целуя обеих, ответил:
— Навсегда!..
* * *
Этот Новый год был удивительный. Бывшая жена неожиданно разрешила взять на праздники сына. Когда я за ним заехал, затянув меня в кухню, «убедительно» просила:
— Ты ему объясни, пожалуйста, что уже чужой нам, что семья у тебя другая. Он Диму, — она возмущённо надула губы, — друга моего нового, совсем не признаёт, скандалы закатывает…
Мне очень хотелось на неё закричать, может, даже встряхнуть, закрыть её блестящий рот руками, но прекрасно понимал, что это нельзя.
— Во-первых, я не вам чужой, а только почему-то тебе… Во-вторых, моя семья — это и его семья и с этим лично тебе нужно смириться. Теперь последнее: если Дима пришёл к вам, а не к тебе одной под тёплым боком отоспаться, сын это поймёт. А поймёт — друзьями они стать смогут.
Тридцатого позвонила сестра, и мать с отцом словно помолодели. Они всей семьёй обязательно собирались к нам в гости, только появится возможность.
Тридцать первого, уже вечером, позвонил брат, что совсем окрылило родителей. Весь вечер разговоров было только о том, какое счастье ждёт всех нас впереди, какая радостная жизнь! Ночью у наряженной во дворе ёлки пускали с сыном фейерверки, а потом целовались и дарили друг другу подарки. Дочка не отходила от бабушки и, на удивление, была на неё очень похожа!
Теперь жизнь приобрела дополнительный, вернее, недостающий, смысл… Объяснить это не так уж и сложно, но совсем не просто. Казалось, что живу, суечусь, бегу, но спроси, зачем — в ответе не уверен… Вроде как для сына, родокам помочь, а больше для себя. Как ни крути, там и там залепляю дыры, которые сам наковырял, исправляю свои же ошибки, оправдываю свои промахи… А что нужно родителям? Да чтобы мне жилось хорошо. Что нужно сыну? Чтобы был с ним! Только тогда моё существование оправданно и важно. И вот только теперь, прожив серьёзную часть жизни, встретив Ладу, я наконец это понял!
Но сразу всё не исправить, но пока я был рад тому, что Лада согласна жить в деревне.
* * *
Наши рыбаки только теперь поняли плюсы от Генкиной бригады. О всех наездах инспекции нас предупреждали за день, и мы спокойно устраивали выходные.
Но неожиданно появился Скотник. Рыбнадзор подлетел на снегоходе и не в силах вести себя проще, стукнув дверь, вломился в хату.
— Здравы, хозяева. — Он постоял, привыкая к темноте, после, прошагнув до половины кухни, упал на табурет, по-хозяйски сняв шубинки, закурил.
Я сел напротив, гадая, что его занесло и почему он на взводе.
— Чай будешь, Иваныч, купчика, с карамелькой?
Скотник, ощерившись, заплевал дымом.
— Да пошёл ты, вы, с чаем. Это что за херня скажи, почему договор не соблюдаете, где протоколы, где браконьеры? Я зиму вхолостую кружу, что начальству докладывать?
Я догадывался, про что он.
— Мы поняли всё конкретно, Иваныч. Как в правилах — «действие предыдущего знака аннулируется правилом знака следующего», разве не так?!
— Это ты про что сейчас?
— Как про что? Ты же сам нас в камыши да пойму загнал, а уж как нам тут живётся-хлебается, не твоё дело! Не выгодно зимой сети полоскать по мелям, не оправдывает себя рыбалка. Рыба-то у твоих солдатиков, или ты их уловами не интересуешься?
— Это не твоё дело, понял, вьюнош опухший… Если к февралю три протокола не сделаешь, первый залетевший — под уголовку! Всё до малька опишу, сам на суде показания дам… И летом ни одна лодка не выйдет, запомни. Правила они мне качать будут! — Он вскочил и, безобразно хлопнув дверью, убежал.
Я понимал, что это даже не наезд, это конкретное условие нашего здесь дальнейшего существования. Скотник был страшен тем, что никогда не забывал своих обещаний и не прощал, пускай даже придуманных самим, обид.
Что делать, я примерно знал и, обзвонив всех в этом году работающих, заручился общим «добро».
Утром выехал в город.
* * *
…Татарин долго не отвечал и, когда я уже хотел отключиться, наконец заскрипел, словно ржавая латковская телега.
— Алло, на связи я, кто там?
— Сто грамм! Ты чё, дя Володя, читать разучился?
— Не, можа и могу, глаза не видят со спирту, а стёкла потерял вчера или позавчера. Шипко пью, нужно бечь отсюда, пока дети в дурдом не сдали…
Он бы ещё долго говорил, но я, не объясняя проблемы, попросил о встрече, прямо сейчас.
Через полчаса Татарин, словно жёванный коровой кусок картона, стоял у подъезда и, трясясь, пытался понять меня. Наконец, с третьего раза, заулыбался.
— Таких хоть пруд пруди. И с паспортами, и без — всякие. Живут кто где, но собираются на хате у Костюма… есть литр? Пошли. — И он вперёд, прикрывая осенним китайским плащом стынущие на морозе ноги в трико и китайских же сланцах, протопав два подъезда, завернул в третий.
— А почему Костюм, дядь Володь? — Мы поднимались в лифте на шестой этаж.
— А потому, что Фраков Рудольф Генрихович, русский немец, в третьем поколении, ариец нашего засола…
Через два часа мы впятером: я, водила и ещё трое, без пмж, но с паспортами, ехали на такси в деревню. Двоих, выслушав мою проблему, выделил Рудольф Генрихович, третий вызвался сам, узнав предстоящее дело. Он, угрюмо сидевший на безобразном, цвета весенней земли, засаленном диване, услышав, зачем и куда ехать, резво подскочил.
— Давайте я поеду: за пять лимонов я этому рыбнадзору ещё в глаз ткну и вообще, у меня претензии к власти, точнее, она мне должна! — Он настойчиво пихал мне в глаза обезображенную руку, на которой из пяти пальцев осталось два — наладонный и указательный.
— Это на заводе мне, перед самой перестройкой, прессом — раз, и в таз пол-ласты. В больнице отлежал, а завода больше нет, куда податься? Баба из хаты выписала, благо паспорт отдала, у Генриховича за малый рубль ночую и иногда столуюсь…
Татарин с нами не поехал. Выпив два раза по рюмке из привезённого мной, он уснул, сидя на полу в коридоре, на хате Костюма…
Как ни странно, но таким Татарина я видел последний раз. Неизвестно, что произошло, но он нашёл в себе силы и позже прекратил бухать. По крайней мере до конца зимы он периодически звонил и напоминал о живших на острове. Рассказывал, что помаленьку работает и к весне «насобирает» к возвращению!
Сегодня же я серьёзно думал, что он совсем пропал…
«В пятницу на водохранилище, прямо на сетях, бригада рыбнадзора под руководством Скотника Ильи Ивановича обезвредила группу злостных браконьеров. Действия двоих запротоколированы с составлением актов ущерба водным ресурсам. Третий, оказавши сопротивление органам власти, препровождён в отдел УВД для заведения уголовного дела по составу преступления». Газета «Рыбий дозор».
Всё-таки беспалый ткнул в глаз кому-то из представителей власти!
* * *
Весной девяносто седьмого, на 8 Марта, пообещал Ладе с дочкой к зиме, точнее к Новому году, кровь из носа въехать в свой дом. В принципе всё было готово, и те мелкие недоделки, которые для людей несведущих в строительстве вообще незнакомы, значения для отмены новоселья не имели.
По закону «начинай с малого», ещё прошлым летом, с тремя помощниками и батей быстро поставил баню, но достаточно объёмную и высокую, с возможностью в «случае чего» в ней переночевать. Из местного сырья отлили шлаколитой толстостенный гараж для будущей техники. Когда основные работы, требующие свободного доступа к стройке, закончились, отгородился от улицы забором с широкими мощными воротами, тщательно собранными вместе с отцом.
Отец с матерью очень помогали, не ожидая каких-то просьб, указаний. По большому счёту батя вообще был тут главный, поскольку меня часто не было, и он выполнял функцию прораба, изредка советуясь со мной по телефону.
Сейчас, иногда проматывая время назад, понимаю, насколько мало уделял времени родителям, постоянно оправдывая себя занятостью. А они всеми силами помогали, не показывая своих проблем и трудностей.
Матери было немного легче, именно потому, что Лада была с ней почти постоянно, правильно не претендуя на роль хозяйки в их доме! Хозяйкой была мать, а сноха — первая помощница и обязательный союзник в нередких спорах с «мужиками».
Батя, наоборот, соблюдая наш мужской паритет, прикрывал меня от женских необязательных строгостей и задирок, как бы оставляя за собой обговоренное нами заранее последнее слово! Это очень повышало рейтинг отца и сокращало наши «внутриклановые» стычки, чаще всего происходящие из-за моей «лётной» жизни.
И конечно, мира добавляли дети, забота о которых перетягивала любые разногласия на плодотворный уровень. Теперь этот мир и понятность дома мне очень и очень помогали, не позволяя по-плохому «расслабляться». Было странно, но очень многие мужики именно трудностями оправдывали свои частые загулы, превращающиеся для них в постоянные, ломающие всё нажитое раньше.
Этот год, принесший много изменений, конкретных страшных бед всей России, затронул и нас, спроектировав нелёгкую жизнь страны на маленькую её часть.
* * *
Татарин вернулся в первых ясных днях апреля, и я, несколько раз за зиму проведавший его «бригаду» на острове, довёз его туда и сейчас. Баба Аня была страшно недовольна, но, выпив полстакана спирта, размякла.
— Ничё страшного, с голоду не сдохли бы. Мне пришлось только сюда перебраться, этот «сынок» совсем разнюнился… Да и дров экономия… Даже три раза баньку подтапливали, так этот «косоротик» по-мужицки ко мне подступался, еле отбилась! Хорошо его «торчка» надолго не хватает, рявкнешь чуть громче, он и сник, в слёзы… А то и не знаю, чем бы кончилось, может, даже и не удержалась бы в грехе, во как, — бабка улыбалась без зла. Пьяный и сегодня сытый Олег дремал на своей кровати в углу.
Весну опять отработали плотно, разойдясь на три бригады и помогая друг другу. Уже по протаявшему берегу чуть не попались с Братом Витькой незнакомым инспекторам, которые чудом нас не догнали. Спасло то, что на «макарашке» с пятью мешками мы проскочили по грязи, а надзор, глупо махая волынами, влетев в покрытую куржаком глину, клином встали, отломив у «Бурана» стекло и серьёзно ободравшись. Пришлось на время, пока они ищут крайних, отдохнуть, сообщив всем о проблеме.
Вообще, жизнь на нашей «полосе» была похожа на картинки в калейдоскопе. Могло показаться что происходит что-то новое, но по большому счёту всё повторялось, лишь какими-то мелочами отличаясь от уже прожитого.
Точно так же таскали лодки на косу по последнему льду, так же рисковали, проваливаясь и гробя технику в попытке хапнуть как можно больше, забывая порой о минимальной безопасности и даже просто о здравом смысле.
В апреле по гнилому льду нырнул в полынью и не вынырнул совсем молодой парень на красивом снегоходе. Оказалось, что там и глубины всего два метра, но он, зацепившись за рычаг какой-то застёжкой или петлёй на импортном комбинезоне, просто не успел из него выбраться. Через ночь его вытащил аквалангист, и мёртвый парень чуть виновато улыбался нам, словно во сне — извините, мол, пацаны, за суету…
Лично мне был понятен наш прикуп, пускай не безысходностью, но невозможностью найти себя в чём-то другом, менее рискованном, только незнакомом. Но на наших глазах лезли на пропащий лёд на дорогих машинах, судя по всему, вполне обеспеченные люди с глупым желанием поймать одного двух-судаков, рискуя всем, даже жизнью…
В лето я купил себе подержаный, но в хорошем состоянии японский лодочный мотор и именно с этого момента понял, как мы отстали от цивилизации. Не в наличии серьёзных машин и самолётов, а в простых бытовых мелочах, помогающих просто удобно жить.
От рыбалки я почти отошёл, занимаясь домом уже плотно, хотя на остров выезжал часто, стараясь быть в курсе всего.
Но основной костяк продолжал работать, теперь всё больше обособленно, отдаляясь друг от друга и часто надеясь только на себя. И это «каждый за себя» всё больше показывало свою волчью суть.
Однажды Латок заметил машину, несколько раз проезжавшую вдоль пирса. Поняв, что это облава, на свой страх и риск сумел выбросить в камыши из двух лодок стволы, ещё из двух не успел. Тот же самый молодой опер, уже капитан и уже совсем не скромный, открыто твердил Лёхе:
— Чё ты из себя партизана корчишь, дядька? Колись, чьи лодки, ты же их караулишь, а с хозяевами водку пьёшь. Тебе же лучше, если скажешь, тем более что мы знаем, нам люди позвонили по стволам!
Лёха, делая непонимающим лицо, умело открещивался, вызывая без труда у тех, кто его не знал, даже жалость:
— Товарищ милицейский капитан, я вас сколько раз уже вижу, а не знаю. Вы уж именем обзовитесь, пожалуйста!
— Пётр Ефремович Малакин, капитан, старший оперуполномоченный, что ещё?
— Вот и спасибо… дядь Лёша я! А уедешь, всё одно забуду, как сон страшный, это же старость! А рыбаков тут, как блох на кошке, то один, то другой, иногда третий даже бывает… как могу всех запомнить?
Он садился на пирс и так по-настоящему шмыгал носом, закручивая трясущимися руками самокрутку из неизвестно откуда взявшейся в его брезентовом плаще махорки, что вопросы сами собой отпадали. Но на пирсе больше никого не было, потому капитан опять подступал к нему.
— Я могу предположить, что лодки и найденное в них гладкоствольное охотничье оружие не имеют хозяина, а значит, ничьё?
Латок облегчённо вздыхал — ну вот, наконец-то! Именно ничьи и стоят, и в них лежат! Можете забирать и езжать, в бумажке даже распишусь.
Менты долго писали протоколы, потом ловили понятых и так же долго объясняли, зачем подпись, потом описывали лодки, название которых узнавали только по примерной форме. Допустим, так!
— Лодка «Обь», жёлтого цвета…
— Да нет, мужики, это уже не просто «Обь», это «Обь-М», тут видишь, уже були утоплены в борта да форма носа немного другая.
Через час — два заканчивалось тем, что «стволы были найдены отдыхающими, которые их обнаружили в крапиве и, испугавшись, убежали». Менты уезжали с «зачётом», а «ничьи» лодки ночью уже исполняли свои прямые обязанности. Но из этого было понятно, что появилась сила, которой наше существование тут мешает, по крайней мере нежелательно.
Хотя, конечно, многие из оставшихся парней действительно обнаглели, расслабившись от «курортной жизни» и скорых, именно скорых, денег.
«Украл, выпил — в тюрьму» — точнее не скажешь.
Постепенно утратив или забыв цель зарабатывания денег, стали часто пить, отдаваясь этому по полной. Плохо было то, что у многих оставшихся в рыбалке, в деревне ничего не было. И рискуя, с большими физическими и моральными затратами «загорбив» деньгу, совершенно не жалея, пропивали заработок, по очереди заплывая друг к другу в гости. Конкретно, как я с постройкой дома, деньги в настоящее дело мало кто вкладывал. Даже Макар, поначалу собиравшийся организовать свой бизнес, теперь молчал, совершенно довольный происходящим… Всех всё вроде бы как устраивало, а в душу теперь старались не лезть, теряя настоящие дружеские отношения.
В общем, одно время басня про муравья и стрекозу была в какой-то степени про нас. Но дела, даже проблемы, которых стало как бы «не хватать», придумывали сами.
На очередном «просто так» сабантуе Макар чуть не убил Вакулу. Понятно, что обязательным началом была добрая пьянка, в процессе которой Юрка вспомнил о больных зубах.
— Всю печень они мне съели, коренные, с правой стороны. Там, на одном коронка ещё с зоны стоит, вот вокруг её и держатся корни. А чуть ноги застужу, и началось! — тянет болью, выворачивает челюсть будто выдергой, надоело!
Что делать, никто не знал, советовали — больницу, но после пятой рюмки вдруг решился Макар.
— Я такую беду на лесозаготовке лечил, тут долото надо узенькое, седьмое, и аккуратно «тук», прислонив, ударить легонько… и всё.
Измученный болью и осмелевший от выпитого Вакула с готовностью лёг на горячий песок головой в выкопанную ямку, — «чтобы не шаталась»! Долото не нашли, но были на выбор отвёртка, которую можно было подточить, и старый, но ещё довольно острый скальпель, хранившийся у Брата Витьки в лодке. «Хирург» выбрал второе. В «операционной», на кусочке чистого белого песка, между причальных лодок, собрались все. Больной лежал вверх лицом, с «растворённым» на всю ртом, сложив на груди руки в синих, неразличимых наколках, напоминающих скорее перчатки. Макар, склонясь, шевелил голову, пытаясь поймать в рот свет.
— Вакула, не дыши или как-то через раз, воняет гадко… Мне кажется, вообще лечить нельзя, заражение будет, ты же пасть с детства не чистил!
Вакула согласился, моргая глазами, но, настаивая на лечении, мычал, придерживая «врача» за локоть… Наконец Макар определился, засунул внутрь скальпель и, держа его инвалидной рукой, замахнулся для удара вместо хирургического молотка, небольшой, но тяжёлой фаянсовой кружкой…
— Стой, — вякнул Пасечник.
— Чё надо, — хирург задержал руку не отводя глаз, — базарь скорее!
— Так он говорил справа. — Пасечник сомневался сам, но не сказать не мог.
— А я чё, слева, что ли?
— Ну, если ты справа, у него-то слева! Там же фикса должна быть, он ещё жаловался, что за неё держится.
Макар убрал инструмент, сморщившись, тщательно повторил осмотр и прокомментировал:
— Точно, чуть не лоханулись. Щас бы неболячие вырубил, хотя тут тоже гнилые, сами скоро высыпятся.
Он чуть отклонил голову — солнце уходит! — теперь быстро прицелился и, словно действительно не в первый раз ударил — тук! Скальпель заметно просел внутрь и Макар, отдёрнув руку, оставил его торчащим из Вакулиного рта… Секунды наблюдатели ошарашенно молчали, затем Юрка, вздрогнув всем телом, перевернулся и рукой вырвал железку. Сразу же чёрной струёй заструилась кровь, рисуя на горячем песке дорожки.
— Промазал, — резюмировал Макар, словно решившийся на разлив в компании похмелявшихся.
В идеале взявшемуся за такое трудное дело по окончании должно остаться на глоток больше других. Но бывает, дрогнет рука или ёмкости разные… И никого ведь не обвинишь, сам лоханулся!..
Он с виноватой грустью обвёл глазами наблюдавших и добавил:
— А может, соскользнуло, я же говорил, долото нужно?!
Вакула сел на песок, как медведь в сказке про Маугли, и, выкопав между ног ямку, сплёвывал туда кровь с периодичностью наполнения ею рта. Закроет его, и, пока вытирает кровяные губы, рот опять полный. Он механически его разевает, стараясь попасть в ямку, — и опять по схеме. Парни же, словно глупые обезьяны-бандерлоги, окружив его, спорили, что ему разрезал «хирург».
Первым очнулся Скворец, прокарауливший начало операции и пришедший уже к крови.
— Вы чё, бараны, он же сдохнет! — Саня подскочил к больному и, схватив его за голову, приказал: — Раззявь пасть!
Вакула рот открыл, но кровь шла так густо, что раны не было видно.
— У нас спирт есть чистый, может, пускай прополоскает, должно остановиться. — Брат Витька полез в бардачок, но оказалось, что Пасечник из бутылки спирта «на чёрный день», уже два раза отпив по сто пятьдесят, долил туда воды, потому спирт «ненастоящий»…
— Да пёс с ним, пусть таким полоскает. — Скворец загнул голову больного, и Брат Витька залил жидкость тому в рот. Но Вакула, не совсем соображая, для чего это, всё сразу сглотил.
— Ты чё жрёшь, дурак, полоскай хотя бы сначала, мне дыру нужно увидеть…
Юрка булькал во рту спирт, но выплюнуть не мог и на рефлексе, как собака Павлова, снова глотал жидкость. После третьей попытки они всё же высмотрели рану.
— В горле, прямо за языком, сантима два разрез, нужно срочно скорую — и его на берег, — резюмировал Саня.
Неожиданно он упёрся окровавленной рукой в песок и, приподняв голову, заговорил, периодически сплёвывая и харкая кровью…
— Я чё, мужики, курва нечестная, что ли?.. Вы мне от чистого сердца, последнее, можно сказать, отдаёте, чтобы ранку залечить… Как же я могу сплёвывать после всего этого вашу помощь в песок, научите, кто знает? — Теперь с последним усилием он обвёл всех мутным взглядом: — Вот и я не знаю, — и уткнулся лицом в песок…
Пока звонили и собирались, наглотавшийся «жидкости для горла» до мертвецки пьяного состояния Вакула валялся теперь просто на боку. Кровь тонкой струйкой текла из открытого рта и, насыхая бугорком, тонула в песке…
Я встречал их на берегу. Оперированный из лодки вылезти не мог, приподнимая и роняя голову на подстеленную окровавленную тряпку. Когда вытащили бедолагу на пирс, врачи раздели его до трусов и что-то кололи в вены. Тело Юркино побелело, вернее стало, как сказал старый рыбак дядя Вася, что кофе с молоком… Наколки же почернели, и, на удивление, некоторые символы из общей панорамы «Бардак», набитые по всему телу, включая руки, стали вдруг понятны…
Дядя Вася общее молчание собравшихся, наблюдавших за реанимацией Вакулы, принял как внимание к себе и, сложив руки на груди, высказал:
— Не жилец, кровь вся вышла.
Услышавший это, Латок аккуратно вытолкал его с пирса и, бросив вдогон удочку, озвучил приговор:
— Шлёпай отсюда, побрякушка… Тебя-то он всяко переживёт. И не ползай больше под ногами по пирсу, всё равно ничего не ловишь. Рыбачь вон в камышах, там рыба дура, глядишь, подлещика зацепишь, глистастого…
Вакулу увезли, и, на удивление, он не умер. Но ровно через год, так же гуляя на острове, только теперь со своими, незнакомыми нам друзьями, в общем споре ткнули кого-то ножом. Лезвие ножа было узкое, ссора была пьяная, и поздно вечером спать легли все живые. Но утром один не встал. Юрку, одного из семерых, там присутствующих, осудили на десять лет строгого режима, уже как особо опасного преступника. Когда его забирали из дома, он кричал нам, выворачиваясь червём в руках оперов.
— Не я это, пацаны, клянусь! Мы с Юданом корефаны по жизни были и тёзки. Он по второй ходке меня крышевал, шконку мне рядом с собой освободил. А я что, пидор добра не помнящий, его валить? Не верьте, пацаны им, не сомневайтесь во мне!..
Мать его, пожилая и толстая женщина, не смогла выйти из дома, а отец, дядя Саня Кузнец, ухватившись за кованный своими руками забор, плакал, шевеля губами.
— Верю, Юрка, верю… Но сядешь ты, не дождусь я, сердцем чую… Двоим нам наказание, человека убили, а это грех…
* * *
В конце августа позвонил Вадик и попросил помочь знакомому.
— У него, Киря, непонятки возникли по торговле, они ведь все торгаши нервные. На остров куда-нибудь сныкай его, пока суть да дело… А то уши отрежут не разобравшись, обидно будет за парня… Его Слава зовут, нормальный пацан…
Я знал на одном острове брошеную стоянку, с хорошей ещё землянкой, в которой можно было бы зимовать, и доставил парня туда. Понимая, что он мало что соображает в «робинзоньей», как он сам сказал, жизни, помог разобраться в «первобытных» мелочах.
Выпив немного перед разведённым костром, Слава разоткровенничался:
— Я буквально в июле на три месяца взял десять штук «зелёных», главное, у своих же торгашей! Марина, по Казахстану помню гниду… Раз только до Китая мотанулся, ещё завоз не распродал, ворачивай орёт! Кинулся бабки подбивать, а доллар глянь как подпрыгнул. А я-то здесь за рубли банкую, секи! Даже чего наторгую, пускай три цены в российских, не протягиваю! А она блатным… а блатные — плати! Плюс им процент за суету, а где взять? Вадика вызвонил, может, получится что у них, помогут. Если нет, жить мне тут до китайской пасхи, если не похоронят в этой вот землянке… Страшно, но нет ничего и где взять, не знаю. Одно поможет, если кто на поруки возьмёт, заплатит, потом отработаю…
Парень растерянно смотрел на запачканные золой руки, и я понимал, что ими он не заработает. Такие долги, как я слышал, на одних процентах растут в геометрической прогрессии. К тому же главным организатором этого беспредела было государство, а с ним спорить или бодаться бесполезно!
Остров этот находился в стороне и заходить туда «попутно» было неудобно, но через три дня позвонил сам «отшельник». Его просьба была неожиданна, но понятна.
— Слышь, Кирилл, ты извини, бабёнку мне надо какую-нибудь, подтяни кого? Я ко всему могу привыкнуть, и под землёй уже жить, а вот без женщины не умею. Своей-то у меня нет, так всё прокатывало, на скоряке… Теперь вот голову склонить не к кому… помоги! Фантиков чуть с собой есть, если уж никак, может, за деньги согласится кто?
К своему удивлению, я качественно выполнил роль сутенёра — и через день увёз ему одну из работниц Гагары. Звали её Зойка, никто не знал, откуда она появилась у нас. Но смазливая, весёлая и покладистая девушка, «понемногу» пожив уже с несколькими парнями, на этот раз была свободна. Самой Бабке, так называли довольно молодую ещё Гагару работницы, я всё объяснил, и она дала добро! Высадив наложницу на острове, договорились, что зайду узнать, как и что через неделю…
* * *
В сентябре опять прилетел Скотник, теперь уже прямо с воды, и заставил Латка всем звонить. Когда собралось несколько человек, он заходил по пирсу.
— Я теперь всем обещаю: добра не будет. — Он многообещающе замолчал, закуривая, отвернувшись от ветра.
— Что опять-то, Иваныч? Может, нам теперь самим предложишь сдаваться, так с нашими условками это у любого срок. Или платим мало?
Он зло притопнул папиросу и, блестя жёлтыми коронками, заорал, брызгая слюной и через слово матерясь.
— Кто мне давал из вас, поднимите руку? Кто мне давал лично го…ны, я тому сейчас впятеро верну! А сам как живу, кто знает… и тем, и тем должен, плюс за всё отвечаю, и в оконцовке — виноват?! Мало того, — он побежал к своей красивой «Казанке» под новым японским мотором и сорвал кусок брезента, закрывающий примерно до середины борта лодки.
Мы повыпрыгивали на пирс и всем гуртом столпились у его лодки. Брат Витька и Макар, совсем не пьющий после ещё не законченной истории с Вакулой, заскочили в неё. За спинками передних сидений, чуть ниже отверстий для уключин, в обоих бортах были сквозные дыры, словно пробитые острым ломом. Макар, к общему удивлению, спокойно, со знанием дела стал объяснять произошедшее.
— Это СВД! Стреляли метров с шестисот, но до километра. Видали, первый борт, как сверлом. — Он засунул в левый борт толстую камышину. — А в правый уже чуть с наклоном ударило и на выходе клок вырвало! Если бы ближе, метров двести, для неё эти борта как бумага для вязальной спицы, дырочки бы гладкие были. И наверняка оптика, или ты стоял, Иваныч?
— Не стоял я, нет. Почти по фарватеру шёл, метров пятьсот от ближнего острова, вдруг — бум! Я не понял, лодку болтнуло, думал, о корягу ударился! Башкой верчу, где она? Хотел мотор глушить, осмотреться, только дыры заметил, ну и газу, рулём завилял, х… его знает… Короче, чтобы было понятно, я пошёл на базу ментов вызывать. Думаю, тут уже серьёзные силы встанут, почти всем вам «амба». У кого хоть немного харя в пуху, свяртывайтесь, скощухи не будет, это перебор. — Он, не прощаясь и даже не обернувшись, заскочил в лодку и прямо от пирса ударил по газам.
«Раненая Казанка», легко выскочив на глиссер, уверенно понеслась на базу ставить точку нашей свободе.
— Может, самострел? — Мужики растерянно толпились на пирсе. — Скажет, напугаю, чтобы любили крепче.
— Да не похоже. — Макар был совершенно серьёзен. — Работал я на службе с СВД. Самострел был бы как заводской пропил. А чтобы на расстоянии по себе стрелять разрешить, ищи дурака… Это не горохом из дудки пукаться.
Через час, приняв каждый решение сам и для себя, почти все вышли на воду. И многие — сворачивать хозяйство!..
* * *
Вечером мы втроём на одной лодке подошли к Татарину, который словно нас ждал, посиживая у костра с котом. На стоянке было, на удивление, чисто, будто вернулись времена, когда на базе хозяйничала Люся. Поздоровавшись, расселись вокруг старого стола, стоявшего здесь всегда, словно памятник. Хозяин выставил двухлитровую банку крепкого и торопливо расставил стаканы.
— Олежка у бабки, рыбки немного солят, завтра закоптим… А у вас что за дела на ночь глядя?
— Татарин. — Я не хотел, чтобы он думал, будто наши претензии не обоснованы, потому говорил всё, что знаю, не останавливаясь и не позволяя ему перебивать. — Когда ещё шалман у тебя был и офицеры припёрлись, мне Олежка сквозил: «олужие» у них… Понятно, что с собой они его не таскали, значит, где-то тут ныкали. И хер бы с ним, с оружием, пропали они — пропало оно, дело хозяйское. Но вдруг заработало то, чего нет, значит, не всё так просто… а все, кто что-то знает, раков кормят! Только после сегодняшнего выстрела нам здесь спокойно не жить — вот в чём дело. Что скажешь?
Татарин, сжимающий уже посиневшей рукой стакан, закинув голову, наконец выпил. Он помолчал минуту, вытер выступивший на лбу пот, сменил маску на лице со строгой на снисходительную, отвечал.
— Я тут появился, когда вашего духа не было рядом. Чё, кому мешал? Нет! Никому говна не делал Володя Татарин, никому! Ты, Кирилл, меня в лучшее время узнал, вы парни… всем помогал как мог, учил чему мог. Думал заодно будем, ведь всем мест хватало и добычи. Только почему-то решили, что меня можно за жабры взять — и на кукан, сучи хвостом, насколько верёвочка позволяет! И рот не разевай широко… Но это моё, пацаны, моё и ничьё больше, начиная с бабы, кончая вкруг вот здесь. — Он обвёл поднятой над головой рукой всё, что захватывал взглядом. — Это немного для одного, нет, как раз. Но понял, что не быть мне больше хозяином, а шестёркой и звонарём не буду. Уйду в осень насовсем отсель, и ни одной нитки за собой не оставлю, подмотну. А косоротика этого, Олежу, вместе с Петей нужно было спровадить, а то и раньше… Хотя он в любом случае собачьей смертью сдохнет, как один останется. Ни бабка, ни тем более вы за него не подумаете, а мне надоело… Если уж Люсю! — Он запнулся, но упрямо продолжил: — То его подавно не жалко. Хотя у вас есть шанс ему помочь, может, возьмёте кто бедолагу на баланс, нет?!
— Ни х… ты, Вова, раскрылатился. — Макар встал от стола. — Ты чё, своё дерьмо — нам в карман? Богом себя возомнил, кому жить, кому захлебнуться, ну и курва…
Я тоже был ошарашен этим наездом и вдруг понял, что с сегодняшнего дня тот условный мир, которого мы придерживались, пропал. А возможно и не было, ведь скорее мы его себе придумывали, оправдывая всё трудностями и боязнью, что его вдруг нет. А мира то и не было!
Мы ушли от Татарина, не обвинив его ни в чём, не сумев отрезать много лет корефанских отношений. Макар всю дорогу настаивал наказать его, но ни я, ни Брат Витька согласны не были.
— Он сам себя наказал, теперь ему обратиться даже не к кому. И Скотник догадывается, откуда стрельнуло. В любом случае, не выжить ему тут, хоть как.
…С октября рыбаков не осталось почти никого, а кому бежать было некуда, работали совсем тихо, непрофессионально быстро и от этого невыгодно. Дед, почти потеряв всю маржу, старался как мог помогать оставшимся, встречая их с воды и отслеживая засады на берегу. Не сдались условиям и продолжали рыбачить: Валерка, словно заколдованный проходящий все препоны, Макар, который вообще разучился жить по-другому, Брат Витька, хотя в девяносто восьмом году схлопотал условный срок, Олег Долев, недавно в очередной раз откинувшийся с маленького срока и которого нигде не брали на работу.
Я тоже не бросал, но по случаю устроившись на службу, правда, без трудовой, под честное слово, выставлялся гораздо реже остальных.
Вообще, у меня в жизни было много изменений, радостных и важных, помогавших переживать трудности, часто даже не задумываясь о том. Бывшая жена вышла замуж и постепенно уходила из моей жизни. Мать с отцом полюбили Ладу, а уж внучку подавно — так, словно по накатанному, у нас сформировалась полная семья!
Жили мы уже в своём доме, постепенно доводя его до ума. Сын очень часто, а это лето постоянно, был с нами. Осенью мать забрала его в школу, но в нашем доме и у него была своя комната, в которой по отъезду он навёл порядок! Родственники, брат с сестрой, приезд к нам опять отложили, ссылаясь на «непредвиденные трудности». Узнав об этом, мать покачала головой:
— Приедут, узнаю ли?
Отец тоже подал голос, играя желваками:
— Узнаешь, узнаешь, мать… если увидишь.
Но вода и жизнь, что с ней была связана, словно болото, отпускало нас с неохотой, иногда взбадривая, напоминая о себе. По холоду на вёслах приплыл Татарин и, подтянув лодку, никуда не шёл, чего-то ожидая. Мы гуляли по берегу с дочерью, подойдя, я подал руку. То, что он сказал, сразило меня наповал.
— Олежка утонул! Из лодки выпал. Мы вчера на берег настроились, время подошло. Так вот он, как сидел сзади на кулях, так и вжик, словно корова языком… Главное, только от острова отошли, метров восемьсот считай, только первую волну поймали…
Я, надеясь, что мне послышалось, спросил его о другом: «А где мотор, что на вёслах?»
— Три дня назад на плавун наскочил, крепление отломилось. Долго якорь доставал, отнесло далеко, а пока подгребал, уже и пузыри не идут — где ловить? Решил, что это действительно всё, вот вчера и делал попытку уйти. Но, оказывается, не всё, ещё от меня жертвы нужны. Вот и Олега очередь настала, нырнул первый раз в жизни и не всплыл.
— Татарин, ты что, он же не топор, не якорь, в конце концов — как вжик, чёрт побери…
— Не якорь, а хуже. Заболтался в воде, а я прыгать же не буду, пока развернулся, его и нет…
Я пошёл от него, ненавидя себя за то, что не разобрался в нём ещё тогда, давно. Теперь было поздно, очень поздно…
— Ментам на меня не ссылайся. Лучше будет, чтобы про меня вообще не знали. Если же спросят, расскажу, кто ты. — Дочь держала меня за руку и тянула домой.
Похожий на демона, тёмный и маленький Татарин виновато улыбался.
Вызванные менты уже привычно забрали его, и будто такси, привычно повезли в город, пожурить и отпустить?
* * *
Однажды ночью Лада вдруг заплакала. Я растерянно пытался как мог её успокоить, не понимая, что с ней. Вообще удивительно, но Лада очень мало задавала вопросов, особенно что касалось рыбалки и всего с ней связанного. Мне же ошибочно казалось, что так и должно быть, что возникающие проблемы — мои, следовательно, никого не касаются.
— Кирилл, я устала. — Она села в кровати, поджав по-детски ноги, вытирая наволочкой глаза. — Я устала! Я постоянно боюсь и не могу найти оправдания этому страху, он меня съедает. Скажешь деньги? Но неужели нельзя найти другую возможность зарабатывать, что-то более спокойное, пусть не такое доходное… Эти постоянные полупьяные друзья, которые всё ещё пытаются жить по какому-то «пацанскому» принципу, не видя, как всё уже изменилось… Эти абсурдные попытки «узаконить» придуманные самими правила, эти глупые надежды заставить верить в то, во что сами уже не верите — они до страшного смешны и бесперспективны. Огромная машина — государство — за вашими спинами постепенно перестраивается и скоро, перестроившись, сглотит вас или то, что от вас останется?!
Я молчал, пытаясь понять её, и она, положив голову мне на грудь, завершила:
— Прости и пойми. Я благодарна судьбе и тебе за многое, поэтому дорожу всем, что есть. Понятно, что сразу привычное не изменить, давай попробуем сделать это вместе, пусть не сразу…
Прижав её к груди, ответил: «Конечно же давай!»
* * *
С середины октября установилась тихая погода, и я решил проведать на острове беженцев. Они очень обрадовались и сразу озадачили планом своей дальнейшей жизни. План этот мне выложила Зойка, суетливо и весело угощая чаем из шиповника.
— Пей, сами насобирали в лесу! Вообще, здесь хорошо, но мы решили со Славой, — она посмотрела на парня, тот в согласии кивнул, — уехать! Я же из Литвы, Кирилл, у меня там отец. Сейчас нас на берег увезёшь, а там сами, думаю не заблудимся, доберёмся, а отец будет только рад! Я как чувствовала, паспорт с собой взяла!
Вспомнив, что Славку сюда направил Вадик, спросил об этом.
— С ним нормально. Пока телефон не сел, разговаривали. Сказал, так ещё проще — нет человека, нет проблем…
На следующий день рано утром я высадил их на берегу, в стороне от деревни. Напрямую, через пустые совхозные поля и околки, до трассы было чуть больше восьми километров, и это у них не вызывало страха. Зойка, на зависть радостная и весёлая, щебетала:
— Я же дорогу помню, как к вам добиралась! Из дому по дурости упорхнула за любовью. — Она внимательно посмотрела на Славку. — И с любовью вернусь! Отец поймёт и простит, думаю, хорошо будет дальше!
Она надела кроссовки и, поправив на плече сумочку, смело пошла в сторону леса. Славка задержался.
— Я это… спасибо Кирилл… и за суету, и за Зойку! Только вот отсюда теперь. — Он провёл рукой по берегу вдоль воды. — Всё с нуля начинается, и, если повезёт, лет через пять — десять жди в гости, по-хорошему.
Он быстро пошёл и, догнав девушку, взял её за руку. Они уходили по выборочно кошеному брошенному совхозному полю, мимо голых уже осенних колков, готовых к долгой зиме.
Непонятная тоска, когда понимаешь, что последний раз видишь человека, давила сердце, хотя, может, это была душа — как узнать? Но очень часто я потом вспоминал уходящее немного вверх и в лес от моря серое поле с двумя неразличимыми, потерянными жизнью людьми-человеками…
* * *
Этой зимой не рыбачил. На работе, куда устроился временно, служилось достаточно удобно — «управляющим» большой базы — двухэтажного восьмикомнатного дома, с биллиардной и пристроенной баней. Хозяева были солидные, уверенные в себе и довольно богатые, из бывших партийцев. Сама база стояла на берегу и, понятно, что летом тут купались и плавали на лодках, зимой парились или катались на снегоходе. Моей задачей было следить за теплом в доме и по первому звонку «заводить» баню. Что ещё было хорошо — гости сюда приезжали серьёзные, сохранившие в себе какие-то моральные понятия, присущие людям того, ещё брежневского времени. Короче, они пили горькую — но явно не сходили с ума, они любили париться — но не устраивали из этого соревнования на выживание, с ними всегда были женщины — но не было показательного порнографического шоу. И главное, всё было по расписанию. Сказали в воскресенье, что приедут в среду в баньку, можно было спокойно понедельник и вторник отдыхать, скатавшись туда дважды за день проверить отопление. Потому работать было комфортно, и я, на удивление, даже не тосковал по «воде»…
* * *
Последний год столетия встретили спокойно, приезжали родители Лады. Под звон кремлёвских курантов наконец сделал ей предложение, чем добавил радостной эйфории празднику! Свадьбу договорились справить летом, всё-таки попробовав собрать в кучу всю родню.
Ночью, когда провожал отца с матерью через огород домой, батя, прощаясь до завтра, крепко меня обнял!
— Спасибо, сын. Теперь уверены мы с матерью, что всё будет хорошо. Спасибо. — Они уже вместе меня обняли, и мы долго уютно стояли…
На улице чувствовался серьёзный мороз. Звёзды, словно праздничные гирлянды, спустились низко-низко над деревней, и казалось, что высокий дым из труб столбами стоит среди них, отбрасывая живую тень на белый заснежный огород. Было холодно, но дом с уютным светом из окон успокаивал. Ведь стоит сделать несколько шагов, — и ты из мороза в живом тепле, тебе светло и хорошо, радостно и спокойно. И кажутся нестрашными сказками воспоминания о зимних рыбалках, только по счастливой случайности закончившихся удачно. И, как ни странно, большую, если не главную роль в таких ситуациях играет техника.
Прийти домой самому, если не травмирован или не пьян — не проблема. Самая дальняя ставка обычно километров в семи — десяти от деревни, это два часа ходу. Но ты же не гуляешь, ты работаешь и до дома нужно добраться с результатом! Не сдержавшись, зашёл в гараж, включив свет, как с другом поздоровался со своим «Бураном» и вспомнил один зимний выход с работавшим тогда со мной племянником Андреем. Было это в начале января, перед самым Рождеством, и мороз загнул неожиданный и лютый. Но я, собираясь назавтра в город, выход не отменил. Андрей, встречающий все трудности с юношеской уверенностью в победе, запрыгнул в нарты, и мы поехали.
Через сорок минут с небольшой контрольной остановкой подъехали к метке крайней ставки. Как всегда, я занялся бурением майны, Андрюха побежал привязывать прогон. Вместе с готовностью начинать опустилась совершенная ночь…
В этой ставке рыба обычно начиналась с середины сети, словно бы мы здесь перекрыли её постоянную дорогу. Так и сейчас первый судак, выгибаясь и обвисая, вынырнул метров через двадцать, затем второй и сразу ещё. Выбирая очередного, следующего из воды, старались не поднимать — судак почти мгновенно костенел, примерзая плавниками и хвостом к напутанной на них сетью. А это значит — вырезать улов вместе с делью, чего допускать было нельзя. И хотя работали слаженно, растягивая дель вдвоём и довольно быстро распутывали затяги, руки безвыходно коченели. Когда терпеть становилось невозможно, бросали сеть и оба, опустив онемевшие руки в майну, грели их в воде минуту, потом прятали на теле под одежду. Почти сразу фаланги пальцев жёстко, до боли в зубах ломило, а уже сразу после, как сигнал к продолжению работы, руки начинали гореть. Обычно за одну проверку в мороз таких экзекуций допускалось две-три, и после ладони уже нужно было прогревать долго, досуха протерев и засунув в меховушки.
Три раза по этому поводу прерывая проверку, мы наконец закончили. Замёрзавшая сразу сеть превратилась в «железный забор», сложенный условными пролётами у майны.
Андрюха сорвал с рук хрустящие китайские перчатки, и, натянув шубинки, побежал к заморозке. Я тоже заменил перчатки, но на такие же, только сухие.
Наконец прогон пошёл, я прямо полосами топил в майне сеть, стараясь не запутать её на входе, отрывая пристывшие друг к другу кольца. Казалось, что сеть вдруг стала бесконечной, а ладони с загнутыми, словно клешни у краба, пальцами, задевая о кольца, стеклянно брякали в сердце. Когда, еле отодрав ото льда, бросил свинцовую заморозку в майну, рук уже не чувствовал.
Скуля и прыгая вокруг нарт, зубами сорвал застывшие на пальцах перчатки и засунул онемевшие ладони в ватные штаны, глубже к паху. Боль была ужасная, парализующая мозг и сжавшая до судорог мышцы, звенящая в голове протяжным стоном. Замёрзший организм запросился «по-маленькому», и я, с трудом освободившись, мочился горячей струёй на руки, разминая под этим «душем» пальцы.
Когда подошёл покрытый куржаком, словно белой лохматой маской, племяш, я спинывал ногами застывших рыбин к нартам, ещё боясь трогать их руками, даже засунутыми в овечьи рукавицы.
Фонарик с новыми, поставленными перед рыбалкой, батарейками светил серо и слепо. Я, ругая себя за неоправданный риск, обив с лица снег и накачав бензина, дёрнул кикстартёр. Мотор, показывая, что ещё живой, стрельнул глухо, словно в бочку. Уже не ругаясь, опустил трос и плавно дёрнул снова. Верный, как старый пёс, снегоход, тяжело задыхаясь, загудел. Теперь уже было не так страшно, и мы почти на ощупь собирали судаков, бросая их в нарты словно стылые дрова…
Когда, доехав до острова, остановились на стоянке и не глуша «Буран» прыгали, пытаясь согреться, я посветил чуть тёплым в кармане под одеждой фонариком на градусник, прибитый к углу вагончика. Беспристрастная красная полоска спирта показывала — 46! Страх снова неуютно сжал сердце и, понимая, что задерживаться нельзя, махнул Андрюхе, и он завалился в нарты на рыбу…
…Это сейчас на иностранных снегоходах всё предусмотрено. И ручки управления прогреваются, и из-под капота тёплый воздух бьёт в ноги, и даже сидушки у некоторых тёплые.
На нашем труженике «Буране» из всех таких удовольствий было только ветровое стекло, что само по себе играло важное, даже решающее, значение! Водитель, при наличии хороших меховых варежек для защиты рук на открытых ветру ручках управления, сам мог почти полностью спрятаться за высоким стеклом. Это была настолько серьёзная помощь в движении, что на снегоходе без стекла часто в мороз не выходили на лёд….
Четыре километра от базы до снимаемого мною дома промчались, как на крыльях. Пролёт забора в огороде был заранее убран, и мы подъехали прямо к дверям. Скинув незапертый замок, проскочили тёмный коридор и с радостным облегчением упали на пол в кухне.
Долго молчали. Тело в промёрзших одеждах неуютно и стыло ныло, в голове шумело от долгого рёва техники, но встать и раздеться у обоих не было ни желания, ни сил.
Наконец я поднялся и включил свет. На хозяйских ходиках было начало одиннадцатого.
— Мне показалось что мы там всю ночь проторчали, а время ещё детское… Хорошо, что одну проверили, на большее ума хватило не рыпаться. Могли бы вообще. — Я не стал договаривать, что бы могло случиться, было понятно обоим.
— «Буран» молодец. Ты когда заводил, я маму вспомнил и папу! Помогло! — Племянник, сидя на полу, тёр красное лицо рукавицей и растерянно улыбался…

…Вышла Лада в накинутой на плечи шубе.
— Потеряли тебя все. — Она привычно приклонила голову на грудь и грустно улыбнулась.
— Скучаешь?
— Скучаю. Но я же в конце концов никуда не ушёл! Мы здесь, и ничего уже не выбросишь. Будем жить?!
Она согласно улыбнулась:
— Люблю тебя!
— Я тоже, очень, вас!
* * *
Зима кажется долгой из-за коротких световых дней. Ещё это глухозимье, когда рыбы мало и добывать её достаточно трудно. Правильно, если зимняя рыбалка в эту пору — дополнительный доход, но работы в совхозе нет вообще, и мужики от вынужденного безделья маются, придумывая себе хоть какое-нибудь занятие. Иногда же словно «с цепи срываются» и пьют, подключая или вовлекая довольно большое количество «свободного» народа…
…В тот раз я почти без дела топтался в гараже, позвонил Ромка Салют. Уже долго возглавляя «никакую культуру» в деревне, он профессионально умел сплотить народ, когда приходило время!
— Киря, привет! Что-то мы с тобой давно не встречались, братка, совсем забыл Салюта! А помнишь, какие мы праздники организовывали?! Как нам братья наши меньшие в виде собак и прочих песни под ёлкой пели и танцевали. Ведь это же теперь классика! — Он моментально переключился: — Короче, ты забыл, что сегодня 23 февраля? Если да, нужно вспомнить! Если нет — подавно! Давай с пацанами соберёмся, посидим, армию повспоминаем. Подходи к клубу, всем звоню!
Оставив телефон в гараже на верстаке, чтобы не отвлекали, я «вышел» в деревню…
Начали хорошо! В Ромкиной гримёрке соорудили стол с необходимым, чтобы не было похоже на просто пьянку, количеством закуски. Выпивали не торопясь, иногда выходя на улицу покурить, поочерёдно слушая часто очень похожие истории из «армейки», но чего-то не хватало…
По сумеркам покуривший Макар заскочил с горящими глазами:
— Там с Генкиной бригады пацаны в магазин заезжали, может, давай к ним занырнём? Сколько времени работаем рядом и ни разу за одним столом не сидели.
Предложение встретили с азартом, но согласились конкретно не все: Макар, Валерка, Брат Витька — потянувшись и хрустнув суставами, Пасечник, готовый на любой кипишь, кроме голодовки, и я. Трое взрослых мужиков отказались, ссылаясь на время управы по хозяйству. Олега Долева не взяли, как неслужившего в армии по «независящим от себя причинам» — сидел, но он согласился на «Буране» довезти сразу всех до места.
…Хозяева сначала растерялись, но быстро пришли в себя. Мы пришли вовремя, они тоже справляли праздник и всё под контролем. Олег, обидевшись, что его назвали «сосунком», уехал, хотя Генка, на правах старшего, приглашал и его.
Оказалось что дом этот раньше был тётки Макара, и на дверном косяке есть отметка его роста, с волосами. Когда, с шумом усевшись за стол, выпили, он вспоминал:
— Я у неё салагой любил ошиваться. Дом от нашего далеко, лес рядом, никто не контролирует. Вокруг всё моё и моих дружбанов сопливых — воля непередаваемая. Весной сока нацедим с берёз, хлеба-соли тётка даст, гнёзд назорим сорочьих, яиц напекём в золе с картошкой… ух, — Макар захлебнулся от восторга воспоминаний, и не сумев спрятать слезу, скребанув по лицу инвалидной рукой, выпил. — За прошедшую волю!
Постепенно всё пошло по привычному, когда собираются вместе несколько мало друг друга знающих мужиков, сценарию. Сначала жались на руках. Тут побеждал Брат Витька, несмотря даже на то, что тянулся со всеми подряд. Потом, скинув для свободы верхние одежды, стали отжиматься от пола на счёт, «каждый за себя». Не проявив «уважительной хитрости», отжались все больше Макара. Того понесло.
— Я на херу не видел везде вторым быть. — Он, не разбирая наши-ваши, всех угрюмо осмотрел. — А вот давайте на кулаках, по удару, как купец Калашников! Только не в грудину бить, а в харю.
Я понял, что скоро будет драка.
— Макар, хорошо же сидим, чё ты быкуешь? Давай сейчас санки друг у друга повынимаем, потом лечись всю весну, а тут рыбалка!
Это подействовало немного успокоительно, но только в положении «бить в оговоренное место». Больше никакие уговоры не помогали и провоцировали уже обидные для многих эпитеты. Закусившийся Макар был уверен, что сшибёт на раз любого!..
Он, схватив бутылку, знакомил нас с правилами — все по кругу! И наши, и ваши, если не щенки!
Мы встали по кухне в круг, и он крутанул бутылку. Слепая «удача» выхватила из нашего круга Жеку, самого скромного из бригады Генки.
— Макар, переиграй, Жека больше молчит, но дико здоровый, голова у тебя отлетит.
— А вот посмотрим, вставай сюда, крутну, кто первый.
Длинное горлышко бутылки из-под польской водки указало на Макара. Тот озвучил правила.
— Встаём друг против друга, бьём только в лоб, один удар. Если лапшу стрясёт в голове от удара, можно немного посидеть, в себя прийти!
Они встали лицом к лицу, и Жека вдруг заулыбался.
— Чё щеришься, балобан, лови фугу. — Серёга отшагнул и с хыканьем ткнул оппонента в лоб.
Звук был, словно палкой кто-то ударил по обтекающей после заколки туше быка. Жека присел и руками зажал лицо, Макар с воем махал отбитой рукой. Тишина на месте дуэли была полная.
Через несколько минут пришло время ответки, и Жека от плеча рубанул Макара…
Тот упал пластом, словно в него ударил снаряд от пушки, мёртво раскидав руки. Голова, упав с опозданием на секунду после тела, звонко отстучалась по полу. Мгновение глаза, показав закатившиеся зрачки, были открыты, потом захлопнулись и из перебитого в армии солдатским ремнём носа по обеим щекам заспешили тонкие, при тусклом свете чёрные, полоски крови…
…Через двадцать минут, завернув Макара в покрывало и засунув в нарты, мы привезли его к «врачице», нашему фельдшеру, Галине Дмитриевне домой.
Пока в разнобой орали, что произошло, она, высвободив из тряпки окровавленную голову, протёрла лицо и сунула под нос ватку, смоченную нашатырём. Больной шевельнул головой и что-то нечленораздельно забулькал, пузыря губами…
…Через полчаса я сидел около Макара, уложенного, словно мумия фараона, на кушетку. Голова его по самые глаза была замотана бинтом, пропитанным волшебным раствором, который, по словам Галины Дмитриевны, снимет опухоль и синяк. Боевая, одна за две рабочая рука, вернее фаланги ладони, тоже были плотно замотаны, показывая лишь корявые ногти на пальцах.
Приоткрыв глаза и сфокусировав на мне бегающие зрачки, Макар произнёс:
— Это возраст, Киря, — и уснул здоровым сном!..
* * *
В конце февраля с крыш потекло по-настоящему и скоро! За ночь тугим ветерком наметёт по железной чешуйчатой черепице снега, а за подросший на полтора часа с января день он стечёт водой, опять оголив крышу. Не усидев дома, поставил две ставки на щуку, но именно крупную ячею, в надежде на большую рыбу.
Двадцать восьмого встретил в магазине Лёху, опухшего и словно постаревшего, с неприятным прокисшим запахом, исходящим от него. Ничего не успел спросить, как мужик устало, с видимым отчаянием, стал рассказывать.
— Ой, парень, скорее бы лето, пропадаю. Замело нынче как медведя в берлоге, веришь нет… печку топлю через раз — тепло. Сёдня последний день зимы отмечаю. — Он показал на две бутылки «палёного» вина в пакете. — Потом всё! Как я жду лета, Кириллочка, не передать, душу всю зима изметелила, ночами истомила. С телевизором разговариваю, представь, в зеркале себя пугаюсь… Раньше хоть Вакула приходил — всё общение, даже если лаялись, как собаки. Теперь ничего, все забыли Латка, зря он жизню жил?!
Лёха, не ожидая ответа, прошёл мимо, ткнулся в тяжёлую магазинную дверь и, отжав щель, выскользнул в неё боком.
Желчные полнолицые продавщицы «по-доброму» улыбаясь, но с осуждением, громко шептались между собой: «Один живёт и довёл себя. Да так подумать, время есть, занимайся собой, уж баню-то можно два раза в неделю стопить. Уйдёт, а тут вонь ещё стоит полчаса, как в сарае…»
Интересно, а когда ухожу я, что они говорят в спину?
Но с первых дней марта весна кинулась в жизнь, как вызревшая кошка в блуд. Снег прогрелся и просел уже через день, и хозяева заспешили освобождать отяжелевшие под снегом крыши, хотя, скорее всего, и холод, и буранчик ещё будут! Но выбора нет: не уберёшь, промокшие на солнце снежные наносы проломят крыши и добавят в хозяйстве забот. Снега, от которого пытаешься скорее избавиться, девать некуда, он, словно вода вокруг острова в океане — везде! Мы с отцом, сколько помню себя, «катаем» его за ограду, и там, наваленный кучами, он уже парится и стекает ручьями под природный уклон в водохранилище. Если не успеешь пробить дороги до общего половодья, двор полностью тонет, заполняя водой и погреба, и низкие, без фундамента, сараи. Борьба с весенними паводками — это постоянная, ежегодная тяжёлая работа, не вызывающая никаких вопросов.
…Только всё это, конечно, мелочи по сравнению с теми трагедиями, что на ровном месте иногда преподносит нам жизнь. Преподносит и наблюдает со стороны — ах как же вы, да где же вам?!
* * *
Весна 1999 года сразу пришла с бедой, гибелью в конце марта Латка.
Лёхин дом, как почти все дома набережной улицы, зимой по крышу был в снегу. С ранним в этом году теплом Лёха несколько дней откидывал от дома снег, а потом затаился. Когда же не вышел на улицу на третий день, сосед пошёл узнать, в чём дело.
Латок, в одежде, лежал свернувшись на кровати, между двумя большими, наверное оставшимися ещё от матери подушками, с подогнутыми к груди ногами и поджатыми к шее руками. Лицо его было страшным, будто бы ночью к нему явился чёрт, а Латок его узнал и, пытаясь в ответ напугать, сам кривился как мог.
Капитан Петя надиктовывал историю произошедшего, как он это видел, молодому лейтенанту, устроившемуся на грязном, со сдвинутыми на край объедками и стаканами столе. К концу его долгой запротоколированной речи получилось, что Лёха скончался, скорее всего, от асфиксии, вызванной внезапной остановкой дыхания. Мы расписались в свидетельских протоколах и, пройдя по длинным и низким сараям, выбрались к очищенной от снега и уже грязной дорожке в калитку.
Сосед через переулок, здоровый и чёрный мужик дядя Юра, недовольно бурчал.
— Так, конечно, проще: сам задохнулся, сам помёр… А то, что он бухал с кем-то, четыре стакана на столе, окно в сенцах выдавлено да под окном на стене грязи мазки, как лезли, это неинтересно! Искать ребятам придётся, а зачем?!
У покойного, оказалось, есть «давнишняя» дочка, о которой никто не ведал. Как дочь узнала о смерти отца, тоже не догадывались, но она деловито и буднично распоряжалась скорбным процессом. После совсем скромных, бутылка на вынос, поминок на девятый день, сдала домик бесплатно, лишь бы под присмотром, молодой паре, убежавшей из Казахстана в поисках лучшей жизни.
Потом посыпалось…
В конце апреля, ночью, в промоину провалился Олег Долев. Пьяный, он в запарке поскидывал с себя одежду, а когда выбрался на лёд, пошёл на деревню мокрый и босиком. Пройти несколько километров смог, но утром не поднялся и через четыре дня умер в больничке от отёка лёгких.
Хоронили мы парня сами, а его гражданская жена со слезами просила нас достать из промоины «Буран».
— Мы же денег на него назанимали кучу, где мне взять рассчитаться? Ему-то чё сейчас, сложился и полёживай, а мне отвечай перед людьми…
Мы ей помогать не стали, зная, что Олег за снегоход рассчитался. Так эта проныра продала снегоход работникам из Генкиной бригады, за треть цены, прямо подо льдом…
В мае убился о дверь багажника «Жигулей» четвёрки Артёмка Вдовин, откинувшийся из-под хозяина и торопящийся в икромёт «сбить деньжат». Он сдавал улов левому перекупу немного дороже, чем брал Дед, и потому нервно спешил. Дёргал тяжёлый и скользкий от рыбьих «соплей» мешок, руки соскользнули, и он отлетел назад, ударившись затылком о замок двери, но, перетерпев боль и закончив расчёт, уехал домой. Ночью мать, услышав, как он упал с дивана и найдя парня без сознания, вызвала скорую. Через день Артём, не приходя в сознание, умер от кровоизлияния в мозг…
Место ему определили четвёртым в ряду Вдовиных. Перед ним уже лежали два его брата: один в 1990-м убитый в драке, другой, через четыре года замёрзший в январе, пьяный упав и уснув на улице в сорокаградусный мороз. Отец семьи, смолоду сделав шестерых детей, скончался первым, выпив с глубокого похмелья во времена Горбачёва пахнущей спиртом «тормозухи». Их, не старая ещё мать и вдова, как статуя простояла у могилы всю церемонию, плакать не могла, выплакав все слёзы ещё на похоронах первого сына.
После процессии она взялась за деревянный, «временный» крест и сказала слова, которые в голове держали многие.
— А где же Бог… если он есть?
После поминок Артёма, не договариваясь, собрались почти все на пирсе, влекомые сюда непонятной волнующей силой, подобной, наверное, той, что тянет убийцу на место преступления. Лично мне без чьего-то предложения захотелось побыть тут, в надежде найти хоть какое-то оправдание или, возможно, объяснение происходящему. И почти наверняка что-то подобное испытывал каждый, молча рассаживаясь по пирсу, недалеко от столика с пустующей сейчас лавочкой Латка…
Многие принесли с собой «понемногу», и спонтанно организовался поминальный стол. Мы выпили, но общий разговор не клеился, сбиваясь с сути понятной всем темы.
— Это Татарин, сука, сглазил, как его осенью забрали, сразу посыпались неприятности и беды…
Долго опять молчали, явно не желая говорить о Татарине.
— Парни, а давайте на острове крест метра на три-четыре поставим? Соберём из бруса лиственничного, покроем лаком корабельным, площадку на горе освоим и поставим?! — Мне пришла эта мысль давно, но озвучить её почему-то решился сейчас. Все оживились, явно думая о чём-то подобном.
— Давай, точно! — Скворец вскочил на пирс. — Поставим основание в бетон, лавчонки две-три, а на крест дощечки, хромированные, с надписями!
— Какими? — сразу отозвались несколько голосов. — И лавочки не надо, будут собираться бухать опять, давай без этого…
— Да хер с лавочками! А таблички — с именами, кто погиб в местной воде, чтобы видно было, в чью память!
Так в мае, в разгар браконьерского сезона, мы на собрании решили увековечить память погибших в местных водах рыбаков и просто людей — человеков! — как выражался Брат Витька.
* * *
…Мы подняли крест, и буквально сразу к нему потянулись люди, действительно много, большую половину которых совсем не знали. И хотя этим ясным днём было достаточно тепло, поднимающийся в гору к кресту народ был странно разномастно одетым.
Вон молодой парень с доброй и красивой улыбкой подтягивает широкие рукава тёплого свитера, который связала ему мама! Он немного смущается, что в одном сапоге, но что сделаешь, не успел его скинуть, пытаясь облегчить себя в воде…
Подошли два мужика в тёплых одеждах. Эти рыбачили поздней осенью и использовали все средства для «сугреву». Полупьяные заспорили в лодке, перевернулись и, даже не успев понять беды, утонули, сдавленные от холода мышечными спазмами, опустившись в глубокую «рыбную» яму.
Ещё молодой человек, этот скрывал от друзей, что немного болеет — эпилепсия: кто согласится с таким работать? Потому никто не ожидал, что так произойдёт. Он стоит и виновато молчит.
Трое мужиков — взрослый, помоложе, и совсем молодой… На свою беду, на чужую сеть наплыли и соблазна не смогли победить. Они сейчас рассказывают вокруг, что хозяева не поняли, дескать мы просто перепутали, где-то рядом наша ставка была, но — ищите на кресте свои фамилии!
Мы, немного растерянные, понимаем, что площадку нужно было делать больше, и хорошо, что лавочки не поставили — стоя бы всем влезть!
Я заметил тётю Люсю и обрадованно с ней поздоровался! Она, удивительно яркая, красиво поправляет густые, цвета солнца волосы, но меня не узнаёт, влюблённо прижимаясь к высокому офицеру в военно-полевой форме! А из-за спин за ними наблюдает Олег и тычет непослушными пальцами в телефон: наверное, будет жаловаться на «мамку»?
Народу всё больше и больше, в основном мужчины, хотя, возможно, идут по ранжиру: женщины и дети потом… И действительно, из-под высокого берега выскакивает ребёнок, лет шести-семи. Хорошо, что тепло, он только в трусиках, и кажется немного мёрзнет. Мальчишка выходит вперёд толпы, задрав голову смотрит на высокий крест голубыми глазами и удивлённо и восторженно спрашивая: «Если я буду таким высоким, я же не утону? Ведь нет же, папа?»
А вот мужик недовольный, гладит синюю, пережатую бичевой руку: какой крест на хер, на шмотки ребятишкам в школу денег набрать, а оне — кресты, таблички… Он теперь сильно хлещет по руке и, морщась, шевелит опухшими в воде пальцами…
Олежка Долев сидит на взгорке и отжимает носки, затем руками мнёт стылые пальцы ног, пытаясь запустить вставшую в них льдом кровь: — Дойду, сразу стаканяку водяры хлопну, с перцем. И ноги попарю. — Он стыло поднимается со льда и понимает, что нужно бежать, чтобы немного согреться. Но не может — босиком по острому, словно осколки стекла, льду бежать нестерпимо больно…
А Артём удивлённо трогает пятернёй затылок и чувствует, как под пальцами, словно мягкий хлеб, «дышит» череп…
…Я испуганно проснулся… Сердце, будто в бубен било в грудь, пытаясь шумом отогнать парализующий тело страх.
Лада, почувствовав моё волнение, провела лёгкой рукой по лицу, словно отгоняя от меня беду.
— Спи, спи, милый. И не бойся, мы с тобой!
В благодарность поцеловал её руку и оставил на груди. — Спасибо!
* * *
Страшная череда похорон сменилась тоскливой и неуютной чередой поминок, буквально не оставляя места в душе радости. Седьмого мая собрались в клубе у Ромки поминать Латка. Прошло сорок дней с его смерти, но, приходя на пирс спонтанно, обязательно хотелось спросить: где у нас сторож, в конце концов, опять кто-то из мотоцикла бензин слил?.. А сторожа, въедливого и юморного Лёхи Латка, нет, и он никогда больше не появится посидеть на своей лавочке с дымящей самокруткой в руке…
Сначала мы хотели собраться на пирсе, но неожиданный дождь, со звонкой, первой в году грозой загнал нас к Салюту. Странно, но буквально всем не хотелось пить горькую, вернее, напиваться… Посидев полчаса, вышли из клуба.
— Парни, ведь скоро 9 Мая, праздник Победы! — Ромка ловил рукой капли дождя. — А у нас памятник, гляньте, будто по нему шрапнелью били… Давай завтра немного около него марафет наведём, сирень ровно обрежем, подкрасим как-то. Старики всё равно же придут — наш это праздник, родной!
Назавтра мы с обеда собрались и, купив штукатурку и краску, до вечера облагораживали памятник воинам Великой Отечественной.
Увидев нас, к памятнику собралась почти вся деревня, и он, впервые за много лет, буквально с конца восьмидесятых, засверкал чистотой.
На радостном, правильном драйве решили назавтра все прийти на митинг, поздравить старых солдат, на счастье ещё живущих в деревне…
…Народу 9 Мая было довольно много! Вспотевший Салют метался от клуба к памятнику, таская ветеранам стулья. Мы присоединились, и скоро старики сидели у входа в чугунную ограду стелы.
Отряд маленьких школьников с красными флажками и шариками строгая учительница построила полукругом. Народ сразу разошёлся шире и дети на виду застеснялись, замолчав и онемев от волнующего ожидания.
Старые военные песни благородным фоном звучали, проникая в души, мы, не стесняясь, подпевали и разговаривали со знакомыми с детства, сначала мужиками и женщинами, теперь дедами и бабушками — ветеранами.
— Кого ждём, Салют? Давай начинай, двинь речь, потом мы по паре слов. — Макар убедительно рубил воздух своей знаменитой рукой.
На удивление, на праздник собралось очень много сельчан, включая всех наших жён, как давно уже не было!
Мои родители пришли с внуками, и батя гордо показывал на доске героев фамилии своего и материного отцов.
Наконец подъехала машина милиции с гудящими сигналами и сразу чёрная «Волга». Бедный Рома, заглушив музыку, по бумажке читал регалии прибывших начальников, словно это они, наши величайшие депутаты, сломали хребет Гитлеру и их имена сегодня нужно произносить по слогам.
От машин оторвались двое: толстомордый, брюхатый мужик в роскошном немецком костюме, и форсистая яркогубая женщина с взлохмаченными волосами, в лёгкой норковой шубке и туфлях на высоких, неудобных по нашему «бездорожью» каблуках…
Сначала он, потом она заученно рассказали, что если бы не «дорогие ветераны», был бы в нашей деревне не клуб и школа, не больница и магазин, а какой-нибудь немецкий гаштет, а сами бы мы не радовались сейчас празднику, но работали в полях на толстого бюргера…
— А вы? — раздалось из толпы.
— Что, простите, мы? — Похожая лицом на детскую игрушечную лошадку, женщина-депутат напряглась.
Голос упрямо уточнил:
— Вы бы где были, когда мы работали?
— Я не об этом сейчас, как не стыдно в такой день. — Она затопотала каблучками и покраснела лицом.
Салют, чтобы исправить положение, что-то прокричал учительнице, и дети по очереди, неслышно для людей прочли несколько стихов и в финале, по взмаху её руки, отпустили поредевшие в ходе митинга вполовину шары. Потом огромный молодой парень притащил от машины картонный ящик, и депутаты по листку (толстый читал, лошадка, скалясь, раздавала) совали ветеранам красные кружки с жёлтой надписью «С праздником!» и красные же ломаные гвоздики.
Бабе Вале Елисовой сунули две кружки, и на вопрос: «Зачем мне столько?» — депутат-лошадка убеждала: «У вас две фамилии, значит, две награды!»
— Наверное, деду, — догадалась баба Валя, — так он в феврале скончался, — и тянула кружку обратно.
Депутат возмущённо шипела: «Возьмите на память, что вам память не нужна, что ли, совсем уже…»
Бабе Василине Кутьевой, вдове гвардейского полковника, бравшего Берлин, не досталось цветочка — депутатша, быстро сориентировавшись, выхватила один у бабы Вали, сунула его бабе Василине.
Через пять минут всё закончилось, и власть, проскочив до машин, умчалась дальше, убеждать старых героев в величии их же подвига!
Старики, встав со стульев, тихо посмеивались, закуривая и звеня натёртыми до блеска вчера о валенок с «пастагоем» медалями, бабки растеряно шептались, не зная куда девать подарки. Баба Валя тихонько плакала, капая совсем уже горькие слёзы в две подаренные ей, словно в насмешку, «на память» ёмкости.
Тут Салют, как было предусмотрено и приготовлено нами вчера, пригласил народ в клуб, где ждали простые праздничные столы.
А вот здесь, действительно, было хорошо! Мы выпили «фронтовые сто», по-русски помянув погибших, почтив память всех и каждого в отдельности. Мы послушали воспоминания солдат войны, ещё раз окунулись в те страх и боль, в то несомненное геройство нашего народа.
Потом мы вместе пели песни под гармошку и танцевали душевные военные вальсы! Это был настоящий праздник героев и праздник памяти!
Вечером «всем миром» прошлись по деревне, провожая помолодевших ветеранов по домам, и ещё раз им поклонились!
* * *
Батя заболел вдруг, и первой об этом сказала мне мать:
— По ночи целой скулит, причём во сне… Как проснётся, чую терпит, зубами скрипит втихушку, чтобы не услышали. А я-то знаю его лучше чем себя, пятьдесят с лишним лет на него смотрю, его телом греюсь!
Я долго с ним разговаривал и наконец уговорил лечь на «профилактику» в больницу, где работал хороший знакомый.
Уже через три дня Димка мне позвонил, совершенно расстроенный, словно пытаясь смягчить вердикт.
— У него почки не работают, Кирилл. Вернее, одна совсем, вторая — еле-еле… Это же не сразу произошло, почему раньше не обратились, сейчас вариантов почти нет, теперь пока сердце протянет…
Страшно, но батя почувствовал приговор и заставил вернуть его из больницы домой.
Забрав неделю назад из дома старого, но вполне приглядного, в теле, человека, я вернул матери старика, не способного даже стоять на ногах. Не в силах смириться с бедой, которую предсказывали обстоятельства, она взяла дальнейшее в свои руки. Мать поселила отца в бывшей моей маленькой тёплой комнате, с большим светлым окном, исключив любые трудности или неудобства его там пребывания.
Ночь он спал на мягкой панцирной кровати, на пуховой перине, а днём сидел на ней, с подоткнутыми под спину подушками. Он быстро, на глазах слабел, но она упорно выполняла все больничные экзекуции и, видя всё здраво, продолжала разговаривать с ним как с совершенно здоровым… Мы все старались быть рядом, но он часто от слабости засыпал, а проснувшись, подолгу лежал один, не привлекая внимания. Однажды вечером он позвал меня и, дождавшись, попросил закрыть дверь.
— Послушай меня молча, до конца. — Батя прозрачной рукой поправил одело, разглаживая видную лишь ему складку… — Мой отец в войне погиб — ушёл и не вернулся. А я сейчас понимаю, чего мне всю жизнь не хватало, что заставляло сомневаться в делах, что тяготило. — Он продохнул секунду и, набрав в грудь воздуха, продолжал: — Слов его не хватало, направления на жизнь, благословения отцова, если хотишь… Ведь по закону он прожил жизнь вперёд меня и понял её скорее, разобрал точнее… Только в последний час или минуту понимает человек правду жизни, и уже не сможет соврать ни себе, ни детям своим. — Он замолчал и, взяв меня за руку, беззвучно заплакал.
Я, ощутив страшный и неминуемый холод руки, не в силах сдерживаться, тоже плакал, роняя слёзы ему на волосы… Он отстранил меня и, уже улыбнувшись, закончил:
— Так вот мои слова тебе на долгую жизнь, после меня. Люби Родину свою как мать! А Родина — это там, где твой дом и могилы отцов и никак иначе! И живи так, чтобы твоим детям было не стыдно и не в тягость, встав перед тобой в последнюю минуту, слушать благословение на жизнь! — Отец опять по-доброму заулыбался. — Всё, иди… устал я, покемарю.
Отец умер в ночь на Яблочный Спас, улыбаясь, довольный тем, что я его услышал!
Готовясь к похоронам, вспомнил, что говорил отец год назад, имея в виду приезд брата и сестры, — успеют ли?
Сестра «успела», прилетев перед самыми похоронами, буквально, когда с отцом прощались в ограде. Я даже немного растерялся, увидев очень похожую на мать женщину, сразу кинувшуюся к ней. Они обнялись и, стоя, долго плакали, возможно даже не по покойному, а за всё сразу. Уже потом она долго стояла над покойно лежащим, словно спящим, отцом и, поправляя только ей заметные мелочи в его «последней одежде», что-то сквозь слёзы шептала в закрытые платком губы.
Улетела сестра на следующий день, сказав, что долго «гостить» не может. Её муж «двигается» в депутаты, и дома всё на ней. Мне она за всё время сказала слов десять, зато дочке подарила китайского пупса…
Брат приехал на девять дней и вечером, после всех процедур, хмельной объяснял:
— Телеграмма пришла, мы на промысле, в море. Вертолёт вызывать знаешь сколько бабла надо, потом самолёт ещё… Да сколько потерял бы за свою подмену. Ну успею бегом на похороны, а что бы изменилось, его же всё одно уже нет…
Мне хотелось вскочить, заорать, плюнуть ему в лицо, но это был мой брат и в нас текла одна кровь…
Он налил по стаканам водки.
— Выпьем? С тобой вот довелось попутно встретиться.
Я встал.
— Нет, брат, ты не успел, не довелось…
В последний день августа он улетел домой, на свою теперь родину.
Мать поплакала, но фотографии в общую комнату уже не выносила…
Без отца было совсем тяжело, тем более на два дома. Теперь стало понятно, какую огромную нишу заполняет человек, просто находясь на своём месте. Мне пришлось ещё сократить своё участие в жизни нашей рыбацкой коммуны. Хотя, если появлялась возможность и желание, достаточно было просто дойти до Деда и «покурить» с ним десять минут. Все новости и прогнозы на жизнь наш ангел-хранитель знал наизусть и заранее!
Осенью опять работал плотно, с трудом втянувшись в раньше привычный ритм рыбалки, всё более убеждаясь в необходимости что-то менять. Но парадокс был в том, что сменить эти страшные реалии, позволяющие как-то жить, было просто не на что.
В декабре, вызвав большую радость, позвонил Вадик. Он, длинно не разговаривая, напросился на Новый год, если можно? Со своей девушкой, «почти женой».
— И очень хочется поговорить обо всём, спокойно и не торопясь. Загнали мы уже себя словно лошади по кругу, остановиться нужно, хоть ненадолго.
Приехали они тридцатого декабря, в середине дня, и, поставив машину в гараж, мы пошли растапливать баню. В этот раз у него уже была иномарка, показавшаяся мне верхом совершенства.
Женщины наши, словно давно друг друга знали, через короткое время весело болтали…
В баню пошли после всех, надолго, взяв пива и отвоевав у женщин время на «сколько хочется».
После первого захода лежали на лавках, наслаждаясь запахом ещё совсем свежего, осинового, чуть горького запаха стен.
Я рассказывал Вадику всё, что происходило с момента его последнего приезда, и после грустного пришло время о прочем.
— Пацаны молодцы, бодрятся. Макар никуда пока не хочет, не разобравшись, что главнее. Умудряется держать двух зайцев… правда, обе руки заняты и однажды придётся какую-то разжать. Но это потом, когда-нибудь…
Валерка уже два раза сходился с бабами, но ненадолго, второй раз даже с сыном брал. Но первая не смогла подстроиться под него, а под вторую — он! Умудряется ничем, кроме рыбалки, не заниматься, что, по-моему, очень трудно, но достойно уважения.
Брат Витька женился, говорит, по любви. А сам понравился девчонке тем, что километр нёс её на руках, ни разу не опустив на землю. И хоть она не знала, что это его обычная практика охмурения, но на этот раз девчонка понравилась ему самому.
— Даже не запыхался, — говорит, — значит, по жизни легко будет. Снимают дом в деревне.
Пасечник по первому снегу врезался на «Буране» в берёзу и выбил о руль свои «чугунные» зубы — теперь железо не грызёт. Кстати, у них обоих, с Братом Витькой, — по уголовке скоро суд… Потому рыбачат совсем мало.
Конечно же вспомнили Татарина.
— Бабка Аня, как его менты забрали, ещё месяц одна ошивалась. Мы её уже по льду приволокли, синюю от голода и чёрную от дыма. Еле вытащили из землянки, злую и немного безумную. Заговаривалась, просила, чтобы утопили сразу, дескать, дети теперь замучают… Но сын приехал вроде нормальный, бородатый, как поп. Забрал, и, где теперь она, не знаем. Бог с ней… Мрак, вечный кот, так в руки и не дался, мы ему в бабкиной норе в дверях дырку пропилили, пускай как сможет живёт… А вот Веньке повезло!
Вадик удивлённо приподнял голову: действительно, должно же кому-то тут повезти, дождался!
— Да там всё голимое счастье. Этот Михась радёшенек, что Ритуля влюбилась! У него самого девчонка молодая, с ребёночком попутно была, так случай помог. Купил он Рите квартиру однокомнатную, и Веня теперь там нежится. Звонил, говорит, за старое опять взялся, дома даже письмо от него со стихом — завтра не забудем, почитаем. Короче, кто хочет — тот живёт, хотя многие сдулись, бухают. Ещё до хрена на минус два сыграли, и мало кто по делу…
После второго захода Вадик, выйдя «до ветру», вернулся с бумажкой.
— А вот тебе, отгадаешь от кого?
Я развернул широкий, сложенный треугольником лист и сразу узнал почерк. Подобное письмо я читал два или три года назад от Татарина!
«Привет, кореш Кирил. Это Татарин, В. Я чую долго не протяну теперь, херова жизнь пошла. Живу у Немца, ты знаешь. Одаю всё чё зарабатываю и то ладно. Теперь вот чё — Вадику всё рассказал. Не охота с этим уходить, надо чтобы ты понял — я свою волю бдил. Как получилось сам суди. Вадику верь, пока рассказал не пил. Прощай. Навсегда. Где там Мрак? Поставь на острове свечку Л. Люблю её суку».
Я растерялся: какой-то тревогой, последней тоской сквозило от листка.
— Ты эту бумажку сохрани. Потом, когда, может, книжку напишешь, потому что расскажу сейчас исповедь Татарскую, жуткую.
Вадик отпил пива и удобнее сел у стола.
— Еду раз по делу, у барахолки, смотрю, харя знакомая, тормознул. Вот те на, Татарин сидит на стульчике, семечками торгует. Долго меня не узнавал, пока про тебя не заикнулся, тут сразу вспомнил. Короче, время было, у меня прямо душа загорелась, про него же вон чё базарили. Я его — в пельменную, а там рассмотрел: батюшки мои, как гномик он стал и цветом коричневый. Только осталось что волос — как у коня вороного грива, да голос, ажно душу щемит от тембра. Слово за словом, рюмочку он втянул, пельмешков поел чуть-чуть… и заплакал. Больше, говорит, не лезет и вообще, мол, болею, конец скоро… А потом и начал!
Бабу свою и полюбовников её именно он на небо спровадил. Спирт у них, пьяных, украл: офицеры в вечер засуетились похмелиться — где взять… Его посылали, Татарин отказался, гулёны решили — сами! Пока собирались, он кингстон в лодке открыл. Лодка-то на берег была вытащена — и сразу ничего не видать… Потом быстро стакан воды влил в бак с топливом, как по нотам получилось! Только Олега видел всё, но остановить побоялся или не захотел, он сам этих офицеров не любил…
Бедолаги столкнули лодку, влезли быстро в неё, хороший мотор без труда завёлся и здорово пошёл. Но, отойдя на полкилометра от берега, на самом ветру и волнах, движок заглох, хлебнув из бака воды. Через открытый кингстон гружёная лодка наполнилась водой за десять минут. Ещё пять минут приговорённые держались за торчащий нос, потом их оторвало, и к счёту погибших в нашей воде прибавилось трое!
Вадик замолчал, я слушал тишину, и мы, каждый по-своему, переживали рассказанное и услышанное. Мне вспомнились слова Татарина: «Бабу мою не трожь, она мне самому нужна».
— Во дела, а что он дальше рассказал?
— Дальше — всё в кучу. Олег ныл, но дурачок, кто его слушает. Однако Петя услышал и стал требовать с Татарина за молчание. Теперь ему убивать двоих сразу — неудобно. Вот он и вытянул Петю на прогулку весной! Рассказал после ругани в откуп дал ему, пьяному, вечером пачку бумажек, с двух сторон по миллиону под резинкой. Но с уговором, что тот сразу на берег уйдёт и утром — в город. Петя от пачки бумаги сдурел и через шугу попёрся. Что дальше бывает, знаешь, объяснять не надо…
Через месяц Татарин сам вернулся на остров. Олег чуть живой, рад-радёшенек! И вопросов нет вообще. Тут бабка появилась, жизнь вроде налаживается. Но подъехал Скотник, и Татарин, вспомнив всё, решил, что с Иваныча начались его беды. Он оружие офицерское откопал и из винтаря по лодке три раза врезал, правда, лишь раз попал.
Только Олег, «поганый пискарь», как нарочно опять заметил и, мамку вспомнив, снова заныл. Понял Татарин, что пока косоротик живой, сам он под статьёй ходит, как по лезвию…
Я слушал Вадика и вживую представлял, как Татарин избавлялся от свидетеля.
Утром, с рассветом, он поднял названого сына.
— Олега, давай понемножку выпьем и поедем на деревню. Я вызвал милицию, мы им винтовку отдадим, а нам за это премия будет! На премию возьмём водки и тушёнки, к вечеру вернёмся. И будем с бабой Аней гулять. — Выпить Олег был не дурак, и перспектива праздника, какой рисовал Татарин, его сломала.
— Едем!
Когда они садились в лодку, Татарин настоял, и Олег повесил оружие на себя, с боку через плечо привязав тонкой верёвочкой к петле от пуговицы, не понимая, что этим приговорил себя.
— Чтобы за борт не упала, а то волна, трясёт…
Они не торопясь отошли от берега и, обогнув остров, по глубине вышли напрямую до деревни. Здесь немного штормило, и парень, успокоенный алкоголем и плавной качкой, задремал. Вот тогда-то Татарин и перевернул пасынка за борт. Тяжёлая винтовка не дала инвалиду ни одного шанса, утянув его, не успевшего проснуться, за секунду…
Не боясь, он рассказал ментам о гибели, но показал другое место. Хотя кто будет искать кого-то, которого просто не существует. Ведь парня не было ни в одной домовой книге, ни в паспортном столе, ни в больничке.
Мы снова долго молчали, и я представлял, как это происходило.
Вадик подбросил в печь дров.
— Зацепило? Прямо роман какой-то, за жизнь разбойную. А Татарина выпустили через неделю, но зимой выгнали из квартиры дети. Живёт у знакомого, а может, уже и не живёт, сильно он болел видать…
В Новый год мы под бой курантов слушали президента. А после — неожиданного нового президента. Мать почему-то плакала, мы, удивлённые, пытались радоваться.
Лада прижалась ко мне и шептала, что любит больше жизни. Я понимал, что испытываю к ней похожие чувства.
Потом вспомнили про письмо, и Алла, Вадика девушка, читала нам Венькины стихи:
Пора мне на вопрос ответить, может быть…
Пора ответить, но вопрос беззвучен —
В дырявой лодке сна всё плыть и плыть,
И после плыть… ходить я не научен.
Вся жизнь лишь в лодке сна, губительный восторг
Мечты свои делить на слоги и наречья,
Устраивать в душе – своей – за мысли торг?
За правду принимать чужие, человечьи…
Смириться с тем что есть, но с мукой, как же так?
Я думаю с толпой? – в душе скулит протест.
Нас было миллион – кто думать так мастак,
Но этот миллион – на сто стоячих мест.
– А в вечность попадёт всего один – он юн!
И время застолбит вопрос с побитых губ.
Как правильно сыграть божественный ноктюрн
На флейте из кусков давно погнивших труб?!


* * *
…Весной в городе, где-то в гаражах, в иномарке, нашли труп Вадика без следов насильственной смерти. Мне сообщила об этом Алла. После его похорон я вернулся в «свою» воду, которую, кажется, немного понимаю… Хотя дважды в одну воду не войдёшь…

P.S.
А свадьба, конечно, была! Именно такой, о которой я мечтал и, наверное, видел во сне!
Первым о нашем желании расписаться узнал Макар, только откуда, я не знаю. Прилетев на велосипеде и отведя меня в тополя, он, торопясь и захлёбываясь восторгом, наседал.
— Надо праздник сделать, Киря, надо. Всем покажем, что братство наше не понт, а потому обставим дело красиво и соберём всех, кто ходить может. Кто не может — добровольно-принудительно доставим!.. Ты только меня организатором назначь, а режиссуру вместе обмозгуем, пацанов привлекём и баб. — Он, взглянув на меня, исправился: — Девушек и женщин!
Я, вдруг увлечённый этой идеей и возможностью ещё раз показать свою любовь, тут же вызвонил Ладу, и она, выслушав наши восторженные доводы, согласилась. Осталось согласовать и озвучить только дату, но это уже организационный момент?!
В середине жаркого лета, в два часа по полудни, в ловкой, по телу, тельняшке и в чёрных «моряцких», как их называл и сшил, буквально за десять дней до своего неожиданного ареста, Вакула, брюках клёш, я вышел из отцовского дома. За руку вёл скромно улыбающуюся Ладу, в голубом воздушном платье и в голубой же, словно летящей над головой, фате! За забором ждал удивительный свадебный кортеж, будто прибывший за нами из сказки! Свадебным рысаком был ослик Прун, большеголовый и ушастый, с огромными умными глазами, внимательно наблюдавшими сразу за всем. Каретой назначили Латковскую шпонку, одиноко лежащую у него в огороде под забором. Пробитая кирпичом в двух местах пацанами, теперь по прямой обязанности она бы не пригодилась, да и спросить было не у кого. Проявив изобретательность, мы покрасили её в светло-серо-зелёный цвет воды, с дополненными по бокам морскими тварями, включая неопознанных рыбок, двустворчатых раковин и рака, сильно похожего на Макара. Прун тоже был изрисован съедобной детской гуашью большими жёлтыми и белыми водными лилиями, которые клонились при его ходьбе, словно живые, по ветряной воде!..
Макар, ряженный в костюм пирата, сшитый тоже Вакулой, был добрый на вид, хотя дул щёки и топорщил усы… Но «праздничный рысак» Прун, дождавшись, пока мы сядем в «карету», никуда везти нас не хотел, проявив свою «ослиную твёрдость». Потому, чтобы ехать до пирса, где и намечалась сама свадьба, пришлось пустить вперёд хозяина Пруна, Яшу Починка, разбитного и любящего «горячительное» мужика из соседней деревни. Ослик шёл только за ним, тыкая мордой поводырю в спину, обходя след в след полусухие лужи и рытвины в дороге. Макар, пытавшийся «взять управление» кортежем в свои руки, был вынужден сдаться и переключиться на общее веселье шедших с нами гостей!..
Праздничный зал устроили на пирсе, расставив часть столов вдоль берега, другую часть «в море», оставив место под танцы и поздравления. Народу было так много, что вскоре стали подвозить дополнительные столы со стульями из деревни и «лепить» их уже на берегу…
Эта суета продолжалась бы долго, но Макар, твёрдо веря в свой организаторский талант и встав на лавку над столами, нарочито громко, а потому сипло, закричал.
— Люди, мужики и бабы, призываю вас ко вниманию. — Он вдохнул воздуха и, повторив обращение слово в слово, замолчал на секунды. Народ, кто как, вынужденно затих, повернув головы на тамаду, а глазами торопливо рассматривая на столах «с чего на́чать». Удовлетворённый Макар, подняв сжатую в полукулак руку, продолжил: — Кто не услышит — тому в ухо повторю. Сегодня мы женим друга на хорошей девушке, сами видите!.. Хоть и волнительно, но это новое начало, новый движняк, новая дорога. — Он, собираясь говорить долго, от волнения засипел и, чтобы совсем не потерять лицо, закончил: — Горько!
Через секунду громкое, стоголосое «ура» загремело над пристанью и берегом, разогнав воробьёв и потревожив рыбу в камышах. Потом касание рюмок слилось в весеннюю капель, звонкую и весёлую.
А мы стояли, обнявшись, и чувствовали, как в наших телах две разные реки сошлись в одну, более полную и водную, способную рожать и кормить, нести и дарить! Способную жить, несмотря на все засухи и ветры будущего неуютного времени.

Виталий Краснер
Странники поневоле
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Часть 1
Василь


1

Лето стояло сухое и знойное. Солнце, не успевшее остыть за ночь, по утрам вставало горячее и усталое. Оно медленно поднималось из-за горизонта, предвещая жаркий, погожий день.
В большом доме Макиенков в это раннее утро первыми, как всегда, поднялись женщины и дед Василь. Он встал, оделся и потихоньку вышел во двор подышать пока еще свежим утренним воздухом, напоенным ароматом степных трав и тайги.
Село стояло на опушке леса, раскинувшись крестьянскими усадьбами вокруг семи небольших озер, оттого и получило свое название — Семиозерки. С одной стороны к нему подступал густой темный лес, с другой протянулась бескрайняя приамурская степь. Дом Макиенков стоял на краю села со степной стороны на самой кромке балки и обдувался всеми ветрами, особенно в студеные дальневосточные зимы. В это время деду Василю было особенно тоскливо и грустно то ли от неожиданно навалившейся старости, то ли от того, что прожил он почти всю жизнь вдали от родной земли. Где-то в глубине души он всегда мечтал хоть одним глазком увидеть легкое дрожащее марево украинской степи, почувствовать пьянящий аромат степного разнотравья. И только весной, когда солнце начинало в полную силу прогревать остывшую землю, когда приамурская степь дышала запахами оттаявшей земли, когда все отогревалось, оживало и зацветало, дед Василь приободрялся, озабоченный весенними хлопотами.
До этого жил Василь Макиенко на Херсонщине, в небольшом украинском селе. В старой мазанке — её поставил еще отец Василя, когда женился, ютились вчетвером: отец, мать, Василь и сестра Ганка. Жили бедно. Отец и мать всю жизнь батрачили на помещика, а потом и Василь стал гнуть спину на чужих полях, мечтая о своем, хотя бы маленьком клочке земли, где он был сам себе хозяин.
Вскоре все его мечты были прерваны. Как исполнился ему двадцать один год, попал он под указ о всеобщей воинской повинности, введенный в России в 1874 году. Половина его сверстников, по жребию, попала в ополчение, а Василю выпало служить в постоянных войсках. Шесть лет ему внушали, что защита престола и отечества есть священная обязанность каждого российского подданного. Но, слава богу, что за эти годы не пришлось ему ни с кем воевать, и вернулся Василь домой целым и невредимым. А пока служил он царю и отечеству, его мать, надорвавшись непосильной работой на панском скотном дворе, заболела и, не вставая, вскоре умерла. Сестра Ганка вышла замуж и ушла жить в дом к мужу.
Вернувшись со службы, зажил Василь с отцом вдвоем. Вот тогда и задумал он жениться. Дивчину присмотрел сразу, как пришел домой. Полюбилась ему первая красавица на селе — голубоглазая певунья Марийка Кавун. Всю зиму бегал Василь на посиделки, где запевалой была его ненаглядная Марийка. А как поняли они, что и дня прожить друг без друга не смогут, решили пожениться. Только знал Василь, что не отдаст Ярко Кавун свою дочь за бедного парубка. Жили Кавуны небогато, но и не бедствовали, хоть работали тоже на панских полях, но имели и свое небольшое хозяйство. У Василя же, кроме своих рук да старой мазанки с малюсенькими оконцами, ничего не было. Зато была у Василя с Марийкой любовь. Была Марийка единственной и любимой дочерью у Кавунов, поэтому Ярко никогда не перечил ей, видя, как она дает отступного всем женихам, которые сватались к ней наперебой.
Когда рассказал Василь своему отцу, что задумал жениться на Марийке, вздохнул старый Макиенко и ничего не ответил, а сын нетерпеливо теребил его:
— Батько, ну, что ты вздыхаешь? Засылай сватов.
— Сватов-то послать нетрудно, а как откажет Кавун, что делать будешь?
— Не откажет, батько, мы же любим друг друга.
— А может, у Кавуна кто-то другой есть на примете?
— Но у Марийки-то никого другого нет! Она и не пойдет за другого.
Усмехнулся старый Макиенко.
— А может, он ее и спрашивать не будет? Не ровня мы ему, сам видишь, как мы живем — ни кола ни двора, одна мазанка старая да огородик небольшой. Так за всю жизнь и не сумел я построить новую хату. Прости меня, сын, моя вина. — Макиенко тяжело вздохнул и замолчал.
— Батько, не убивайся, вот женюсь, пойду к пану, упаду к нему в ноги и попрошу ссуду. Построю новый дом, большой, светлый… и земля своя будет.
— Э-э, сынку, я всю жизнь мечтал об этом, но так ничего и не сумел сделать. Ну ладно, зашлем сватов к Кавунам. Думаю, не откажет, ведь когда-то мы с ним в молодости вместе против турок ходили.
Крепко задумался Ярко Кавун, когда заявились к нему сваты от Макиенков. Он уже давно знал, что дочь встречается с Василем, но всерьез не воспринимал это. И старого Макиенка знал он с молодых лет, знал и то, что Василь работящий парень, но вот бедность его смущала. Не хотел Ярко отдавать дочь в старую хату Макиенков, поставил условие Василю, что благословит их, если после свадьбы жить молодые будут у Кавунов. Не думал Василь, что так получится, но другого выхода не было, согласился, лишь бы быть вместе с Марийкой.
Свадьбу Кавун справил знатную, и зажил с тех пор Василь в доме у тестя, успевая работать и на панском поле, и у Кавуна в хозяйстве. Зато Марийка теперь всегда была с ним. Вскоре родились у них два сына-погодка, старшего назвали Никиткой, а младшего Матвеем. Когда Марийка, что-то напевая, укладывала их спать, Василь смотрел на неё и думал, что впереди у них лежит такая же тихая, простая и добрая жизнь, как эта старинная песня. Но неожиданно все оборвалось…
Однажды перед Пасхой взяли несколько молодух из села в панскую усадьбу, убирать и готовить ее к празднику. Весело напевая, подоткнув широкие юбки за пояс, молодицы мыли, чистили все в доме так, что в промытые стекла больших окон заглянуло весеннее солнышко и заиграло, заплясало на свежевыскобленных полах.
Оживленно перемигиваясь, девчата поглядывали на молодого пана-офицера, приехавшего погостить в отчий дом. Но он, не обращая на них внимания, сверкая блеском погон и начищенными до глянца сапогами, постоянно крутился возле Марийки. Сначала он пытался просто заигрывать с ней, потом, начал потихоньку лапать ее руками, но Марийка со смехом увертывалась от него и просила паныча не мешать ей работать. Это еще больше распаляло его, и он уже не отставал от нее до самого вечера. Сказав, что срочно надо убрать его комнату, он заманил туда Марийку и стал уговаривать полюбить его, при этом помогая себе руками. В ужасе Марийка поняла, что хочет от нее паныч. Заметалась, как птица в клетке, умоляя отпустить ее, ведь у нее есть муж и дети. Но, видно, крепко ударили в голову молодому офицеру хмель выпитого вина и хмель желаний. Бросив ее на кровать и изорвав на ней платье, он силой добился того, что хотел, и только после этого отпустил ее.
Со слезами, в разорванной в клочья одежде выбежала Марийка из ворот панской усадьбы и сразу же увидала своего Василя. Помутилось у нее сознание, потемнело в глазах, и упала она без чувств. Подхватил Василь жену на руки и понес домой. Всю дорогу он в отчаянии разговаривал с Богом и спрашивал у того — за что ему такое наказание, чем он прогневал Всевышнего.
Внес Василь Марийку в дом, положил на кровать. Старая Кавуниха кинулась к дочери, приводя ее в чувство. Мальчишки испуганно стояли и смотрели на мать, ничего не понимая, но чувствуя, что случилось что-то ужасное. А Василь вдруг понял, что не слышит его Бог и не пошлет кару небесную на голову насильника, только он сам должен отомстить за надругательство над женой. Кинулся Василь из дома, побежал к панской усадьбе. Да только и сумел заскочить во двор, а дальше не успел и шагу ступить, потому что старый пан, спустив собак и дворню, натравил их на Василя. Собаки порвали на нем всю одежду, а слуги, накинувшись скопом, избили и выбросили за ворота. Долго в ту ночь Василь катался по земле и выл, как побитый пес. Одно только могло успокоить его — месть.
Старый Кавун, узнав, что паныч сотворил с его дочерью, тоже поклялся отомстить, чего бы это ему ни стоило. Остаток ночи просидели они с Василем в баньке, пили горилку с горя и вынашивали план расплаты с паном.
На следующий день Ярко заколол маленького кабанчика. Долго варил какое-то зелье, потом положил в него куски мяса и проварил его в этом настое. Марийка весь день лежала в постели и металась в горячке. Василь ни на минуту не отходил от нее. Глядя на жену, еще вчера такую красивую, веселую и жизнерадостную, а теперь жалкую и беспомощную, с глубоко ввалившимися глазами на похудевшем за ночь лице, он весь закипал гневом и с нетерпением ждал наступления ночи, чтобы осуществить то, что задумали они с тестем.
Старая Кавуниха весь день одна управлялась по хозяйству и со страхом поглядывала на мужа. Она видела, что он задумал что-то страшное, но не вмешивалась. Прожив всю жизнь со своим Ярко, она знала, что, если тот что-то задумал, значит, так надо и лучше ему не мешать. Но на душе у старухи было тревожно.
Поздно ночью Кавун с Василем, взяв мясо, сваренное в зелье, ушли из дома. Заныло сердце у Кавунихи, чувствовала она худое, а тут Марийка очнулась, села на кровати.
— Мамо, где Василь с батьком?
— Успокойся, донечка, скоро придут. На, выпей еще травки. — Она поднесла Марийке чашку с настоем.
Попив, Марийка снова откинулась на подушки и заснула, а Кавуниха все ходила по дому, поглядывая в окна и прислушиваясь к каждому шороху. Где-то на селе забрехали собаки, потом успокоились, и опять наступила тишина. Ни звука не доносилось из ночной темноты.
А Кавун с Василем в это время с двух сторон подошли к панской усадьбе, позволив собакам кинуться к ним. Стоя за изгородью, они кидали им куски мяса, сдобренные сон-травой. Вскоре собаки успокоились, перестали лаять и заснули. Подождав еще немного, пока сон сморит и сторожей, Кавун с Василем пробрались во двор и, потихоньку подперев бревном входную дверь, стали большими охапками таскать сено из стога, стоявшего на хозяйском дворе возле конюшни. Обложив дом со всех сторон сеном, больше всего навалив его на крыльцо и под окна, они зашли с двух сторон и одновременно подожгли сено. Когда огонь, потрескивая, пополз красными языками по соломе, оба кинулись со двора. Уже подбегая к своему дому, они увидели, как огненным сполохом вспыхнул панский дом. Залаяли собаки во дворах, стали выбегать люди, но было уже поздно. Дом горел, как яркий факел, и потушить его было невозможно…
Наутро приехал исправник с полицейскими. Долго искать поджигателей не пришлось. Все село знало, что учинил паныч с Марийкой, да Кавун с Василем и не отпирались. Как пришли их забирать, заголосили Кавуниха с Марийкой, да так, что мальчишки, не выдержав, тоже заревели в голос. Поморщившись, исправник махнул полицейским: «Выводи!» Вышел из дому и сел в тарантас, готовясь уезжать. Обмерла Марийка, упала посреди хаты, а Кавуниха кинулась к исправнику, стала целовать его пыльные сапоги, умоляла не увозить мужа и зятя. Брезгливо дернув ногой, исправник бросил ей в лицо:
— Дома по ночам надо было мужа держать, а теперь выходит, они оба злодеи и убивцы. Так что плачет по ним долгая каторга.
— Так за Марийку же они это сделали. Вы же знаете, что сотворил с ней паныч.
— Ну и радовалась бы, что понравилась пану, так она еще и мужу нажаловалась, на преступление толкнула его, — цинично сказал исправник и хохотнул. — Вот баба дурная, счастья своего не поняла. Поехали!
Он ткнул кулаком солдата, сидящего на козлах, а тот полосонул кнутом по спинам лошадей так, что тарантас резко дернулся с места и Кавуниха, не удержавшись, упала лицом в дорожную пыль. Следом за ними тронулась подвода, в которую посадили старого Кавуна с Василем, связав им руки, как злодеям. Четверо конных полицейских с шашками наголо поехали следом.
Когда стих топот копыт и улеглась пыль, поднялась Кавуниха с земли и, сопровождаемая сочувствующими взглядами односельчан, побрела в дом. Марийка лежала посреди комнаты, а мальчишки сидели рядом и плакали в два голоса. Кавуниха принесла ковшик воды, брызнула Марийке в лицо. Та, очнувшись, посмотрела долгим взглядом вокруг, приподнялась, встала и медленно прошла за занавеску на свою половину. Упав на кровать, она тихо завыла, запричитала. Кавуниха, обняв внуков, уселась на лавку и задумалась тяжелой долгой думой. Никитка с Матюшей сидели тихо, прижавшись к бабушке. Они не видели ночного пожара и в свои восемь-девять лет не понимали, почему солдаты, связав руки отцу и деду, увезли их куда-то.
— Баб, — допытывался Никитка, — а куда татка с дидом поихали? Они скоро вернутся?
Старая Кавуниха только вздыхала молча. Она сама не знала, что теперь будет с ее мужем и зятем. Что ждет их? Как прожить-то без мужиков? Засудят ведь их теперь.
Подождав день-другой, Марийка поехала в город, узнать, что с отцом и мужем. Тюрьму она нашла быстро, всем было известно в городе это мрачное здание, а вот узнать что-либо о своих мужиках удалось не сразу. Оказалось, что тюрьма переполнена арестованными, ждущими суда, и таких, как она, пытающихся узнать что-нибудь о своих близких, было много. Записавшись на очередь к следователю, она три дня ждала, пока наконец-то попала на прием. Но ничего утешительного не узнала. Следователь сказал, что суд состоится не раньше чем через месяц.
Вернувшись домой, Марийка старалась работой заглушить душевную боль. Кое-как дождалась, чтобы через месяц снова поехать в город, надеясь хоть что-нибудь узнать и увидеться с Василем. Но оказалось, что суд уже состоялся, и отца с мужем отправили по этапу куда-то в Сибирь. А присудили им обоим по пятнадцать лет: из них по пять лет каторжных работ и по десять лет ссылки.
Вся почерневшая от горя, сгорбленная, как старушка, вышла Марийка из тюрьмы и тихо побрела через город на тракт, что вел в ее село. Пройдя немного, она не услышала, как ее догнала подвода и только окрик: «Эй, тетка, далече идешь?» — остановил ее.
— Домой, дядько Панас, — ответила Марийка, узнав соседа.
Приглядевшись, Панас еле узнал ее.
— Марийка, ты ли это? — удивленно произнес он. — Что, плохие вести о Василе и батьке? — Марийка молча кивнула. — Ну, садись на подводу, вместе и доедем.
Сперва ехали молча. Марийка сидела, погруженная в свои горестные думы. Дядька Панас, не выдержав, спросил ее:
— Ну, что тебе сказали про батьку с Василем?
— Угнали их, дядько, угнали по этапу, — еле выговорила Марийка и расплакалась.
— Надолго их… это самое… осудили?
— Надолго, дядько Панас, ой, надолго, — сквозь слезы проговорила Марийка. — По пятнадцать лет им дали. Ой, не увижу я больше ни своего Василя, ни батька! Ой, горе мне, горе! Как жить-то теперь, дядько Панас? — Она разрыдалась еще сильней.
— Да-а, — протянул Панас. — Тяжко тебе будет с двумя детишками.
— Как я без Василя буду? — Она подняла на него свои заплаканные глаза.
— Крепись, Марийка, надо жить хотя бы ради детишек своих. Ты должна поднять их. — Панас замолчал надолго. Он понимал, как тяжело будет одной без мужа вырастить двоих детей. Сколько таких вдов с детишками маются на селе, а пятнадцать лет сроку — это уже почти вдова. Но он не стал ничего говорить ей, а только, когда приехали в село, сказал: — Крепись, Марийка, ты еще молодая, дождешься своего Василя. А он вернется и посмотрит, каких ты сыновей вырастила. Ты только жди его, он вернется. Ну а если что, тяжело будет, то приходи, я подмогну всегда.
Попрощавшись с дядькой Панасом, Марийка поблагодарила его за то, что подвез до села, да за доброе слово. Когда она вошла в дом, то увидела три пары глаз, напряженно с надеждой смотревших на нее. Мать все поняла без слов и заплакала.
— Слезами горю не поможешь, — вздохнула Марийка. — Надо жить, растить детей и ждать Василя с батькой…
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Пока шли этапом по украинским землям, еще не так тяжко было на душе у Василя. Не было еще чувства оторванности от дома и той бескрайней тоски, от которой хотелось выть по-волчьи. Вдоль дорог, по которым гнали осужденных, тянулись села и хутора, с такими же белыми хатками-мазанками, крытыми соломой, что и у них. В города этап не заводили, потому что все арестанты шли в цепях, и вся эта масса людей гремела и бряцала железом, задолго предупреждая о своем появлении. Хоть и числились все они злодеями, ворами и убийцами, но народ в селах выходил к дороге, чтобы подать этапникам то каравай хлеба, то шмат сала или еще чего-нибудь съестного. Охрана не припятствовала этому, потому что тех нескольких копеек в день, что выдавалось на каждого арестанта, на пропитание не хватало, и многие, обессилев от голода, еле передвигали ноги.
Василь видел, что ему, молодому, намного легче, чем тестю, и как мог помогал старому Кавуну. Так и дошли они до «железки», где им на время сняли кандалы, чтобы сводить в баню, а потом опять заковали и, посадив в арестантский вагон, повезли в Сибирь. И вот тут, глядя на унылый пейзаж за узким зарешеченным окошком арестантского вагона, Василь загрустил, затосковал, чувствуя, как с каждым перестуком колес на стыках рельс он все дальше и дальше удаляется от родной земли, от Марийки с детишками.
Всю дорогу Василя мучил вопрос — правильно ли он поступил, взяв грех на душу, пойдя на убийство? Но, вспомнив, что сотворил панский сынок с его женой, гнал прочь все сомнения. Он еще не знал, что его небольшой бунт был маленькой искоркой в том пожаре крестьянских выступлений против помещиков, развернувшихся на Украине весной и летом 1903 года, когда крестьяне, доведенные до отчаяния нищетой, захватывали помещичьи земли, поджигали имения, забирали скот и хлеб. В этих волнениях приняли участие свыше ста пятидесяти тысяч крестьян, и только с помощью войск удалось их подавить.
Когда прибыли в Иркутск, оказалось, что предстояло Василю с Кавуном отбывать каторгу не в Сибири, а еще дальше, где-то в Забайкалье. И повезли их в такую даль, в такие неведомые земли, о которых Василь сроду не слыхивал.
Старый Кавун совсем сник, услышав, что повезут еще дальше. Он знал, что вряд ли вернется из ссылки, годы не те. А Василь, понимая, что пятнадцать лет — срок немалый, все равно надеялся, что когда-нибудь вернется домой. Его больше беспокоило, как там Марийка проживет эти годы, как одна поднимет двух сыновей. Выдержит ли? Кто побережет ее теперь? За этими думами он забывал о себе. Василю было все равно, куда его повезут и где ему предстоит отрабатывать каторгу. В свои тридцать восемь лет, полный здоровья и сил, он был уверен, что выдержит любые тяготы каторжного пути и дождется того дня, когда поедет по этой же дороге назад, к Марийке и детям.
Вот острог. Очутившись в замкнутом пространстве, огороженном высоким частоколом, Кавун совсем опечалился, и уже ничто не могло оживить в нем боевой дух запорожского казака, гулявшего в молодости по днепровским плавням, любившего простор украинских степей.
Пока устраивались на новом месте, вернулись с работы жильцы барака. Молча скидывали мокрую одежду и устало валились на лежаки. Немного отдышавшись и съев свой скудный ужин, один из них, уже немолодой каторжанин, спросил Василя с Кавуном:
— Откуда будете?
— З Украйны мы.
— Эк как вас занесло, — вздохнул каторжанин.
Подтянулись другие обитатели барака.
— Как там, на воле-то? — Десятки глаз уставились на Василя с Кавуном.
— На воле хорошо.
— А за что же вас сюда загнали, если там хорошо?
— Да панскую усадьбу сжег вместе с паном.
— За что же ты их так?
— За жену.
Все замолчали. Было видно, что от усталости никому не хотелось и разговаривать.
— Ну а здесь как? — осторожно спросил Василь. — Жить-то можно?
— Жить? — Каторжанин усмехнулся. — Да мы здесь хуже скотов. Завтра увидишь, как получишь кайло да тачку. Сейчас, пока лето, еще ничего, одёжа-то за ночь успевает просохнуть, а вот зимой… Там, — он показал пальцем куда-то вниз, — там течет отовсюду — и под ногами хлюпает, и со стен течет, и сверху на тебя капает. В штольне никуда не спрячешься. Вот я и говорю, что сейчас еще ничего, а зимой плохо: одежа не успевает за ночь просохнуть, постоянно в сырой и ходишь. Увидишь, как за зиму половина барака передохнет.
— А что, больных не лечат?
— Какое там лечение, — махнул он рукой. — Нам положено четыре копейки в день на питание, так начальство по две копейки забирает, якобы на лечение. А толком ни еды, ни лечения нет. Да ты не дрейфь, паря. — Каторжанин хлопнул оробевшего Василя по плечу. — Если первую зиму продержишься, не помрешь, то дальше легче будет.
Потянулись длинные дни, похожие один на другой. Каждый день каторжан выводили на работу на серебряные рудники, где они, спускаясь в забой, работали с утра до вечера, делая лишь небольшой перерыв на обед, который доставляли им прямо в штольни.
Кое-как прожили лето, потом слякотную осень, а зимой старый Кавун заболел. Сырая одежда, крепкие забайкальские морозы с пронизывающими ветрами, от которых деревянный острог промерзал насквозь, быстро дали о себе знать. Каторжане болели и умирали один за другим. Кавун долго крепился, не поддаваясь болезни. Он знал, что если свалится, то уже не встанет. Постоянный кашель и болезнь ослабили его так, что последние дни он ходил, шатаясь, как пьяный. Пришел день, когда Кавун утром не смог подняться с топчана и тогда он понял, что это конец. Вечером, дождавшись Василя, он, откашлявшись, сказал ему:
— Ну вот и все, Василь, отгулял я, отходил по земле.
— Да ты что, батько, это только простуда. Отлежишься немного и встанешь, — пытался возразить ему Василь, но Кавун остановил его.
— Подожди, не перебивай, слушай, о чем попрошу тебя. Если удастся передать весточку домой, то напиши, что я всегда помнил о них, и пусть они простят нас за то, что оставили их одних. — Кавун помолчал немного, хрипло дыша, потом попросил: — А ты, Василь, дотерпи как-нибудь, доживи, ты еще молодой. Как на поселение выйдешь, там полегче будет. Ну, прощай, а я свое отжил. Так не хочется ложиться в чужую промерзлую землю. — Он устало замолк и, кажется, уснул.
Утром, когда Василь подошел к нему, старый Кавун был уже мертв.
Тяжело пережил Василь первую зиму на каторге. Издевательства надзирателей и острожного начальства доводили каторжан до отчаяния. За любую провинность наказывали если не поркой шомполами или розгами, то морили голодом в карцере по несколько дней. Многие, не выдержав, пытались покончить с жизнью, ища спасения в смерти. Случалось, и Василя наказывали за непокорный нрав, но он всегда помнил, что должен «дожить, дотерпеть», как наказывал ему старый Кавун, ради Марийки и сыновей, которые ждут его и тоже надеются, что он когда-нибудь вернется домой. Это сдерживало его в минуты отчаяния и давало силы преодолеть все невзгоды и унижения каторжной жизни.
Долго тянулись дни первой зимы в неволе. Все устали от жгучих забайкальских ветров и морозов. Хотелось тепла и солнца. Когда же отшумели последние сырые весенние ветры, выглянуло солнце и только-только пригрело землю, каторжане уже не торопились в душные, отсыревшие за зиму бараки, куда солнце и летом не попадало из-за маленьких узких окошек под самым потолком. Дни стали длиннее, и теперь все после работ сидели во дворе, грелись под весенними солнечными лучами.
На Пасху на работу не погнали. «Христос воскрес! Дождались райского денечка!» — слышалось отовсюду. А Василь загрустил, затосковал пуще прежнего. Прошел всего лишь год, как он на каторге, а сколько еще таких лет впереди? Не хотелось и думать об этом. Он с жалостью смотрел на вновь прибывающих осужденных, которым еще только предстояло обживаться, привыкать к острожной жизни, к ее законам и порядкам. А за зиму пригнали столько каторжан, что в ранее просторных бараках теперь стало тесно так, что и повернуться негде. Особенно много ссыльных было из Украины. Так расправились с бунтарями девятьсот третьего года.
С наступлением тепла пришел указ строить новый острог. В помощь вольным плотникам отобрали несколько ссыльных, в их число попал и Василь. Его уже не водили на рудник, а каждый день под конвоем выводили из острога на стройку. Работа на свежем воздухе, под солнцем — это, конечно, не в штольне, да и кормежка у артельных плотников не та, что у каторжан. Василь окреп, загорел, вновь захотелось жить и дождаться возвращения домой. А еще научился Василь рубить дома, даже не думая, что когда-то ему это пригодится.
Лето пролетело быстро, надо было готовиться к новой зиме. Василь уже по своему опыту, да и другие каторжане научили, приготовил к зиме сменную одежду, обувь. Плотники, закончив работу, разошлись по своим деревням, а ссыльных опять стали гонять на рудник.
Для Василя вторая зима прошла легче и даже, как ему показалось, быстрее. Одно только мучило его: запрет на переписку — он не мог подать весточку о себе и не знал, что творится дома.
К концу лета девятьсот шестого года пришел новый указ о дополнительном строительстве острогов. По России прокатилась волна крупных восстаний, и теперь потоком пошли в Забайкалье эшелоны с осужденными на каторгу. Василя и других каторжан вновь направили в помощь к вольным плотникам. До зимы надо было срочно выстроить новый острог. Василь, довольный тем, что хоть на какое-то время будет избавлен от работы в сырых штольнях и может целые дни дышать свежим воздухом, старался постигать все тонкости плотницкого мастерства. Старший артели, помнивший Василя по прошлой стройке, видел, как тот хватается за любую работу и как ловко уже научился работать топором и другими инструментами.
— Эх, Василь, — говорил он, — был бы ты вольный, взял бы я тебя в свою артель.
Начальство торопило, форсируя стройку, и к заморозкам строительство острога было закончено. Опять сменил Василь топор на кайло и лопату, опять утомительно потянулись сырые, промозглые дни и ночи. Правда, иногда выпадали и светлые дни: острожному начальству требовалось что-то соорудить по плотницкому делу, и тогда Василя не водили в штольни, а под конвоем отправляли поработать на свежем воздухе. Он всегда в душе благодарил старшего артели плотников за то, что тот, уезжая, порекомендовал начальству Василя как хорошего мастерового по дереву. А Василь за время работы в артели научился не только венцы класть и дом резьбой украсить, но уже мог и мебель кое-какую соорудить.
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Отшумели забайкальские ветры, унося пять лет каторжной жизни Василя. Много событий произошло в стране за это время. Закончилась Русско-японская война, временно прекратившая всяческое переселение на Дальний Восток. Прошла первая революция девятьсот пятого года, добавившая каторжан и заставившая правительство пересмотреть свою переселенческую политику. Теперь уже нельзя было не считаться с необходимостью заселения окраин России. Основную массу переселенцев на Дальний Восток в это время составляла обнищавшая крестьянская беднота из украинских губерний и центра России, а также ссыльнопоселенцы, отбывшие свой срок наказания в тюрьме или на каторге: через некоторое время они переводились в разряд вольных поселенцев и имели возможность приписываться к крестьянским общинам. Семейные получали право на земельный надел. Так и Василь был отправлен на поселение. А выслали его еще дальше от дома, к великой Амур-реке.
Поселившись в предписанном ему селе возле семи озер и получив разрешение на переписку, отправил Василь письмо жене и детям. Сперва написал о смерти тестя, потом подробно описал, где и как он устроился. Долго, целых пять лет он ждал, когда с него снимут кандалы и разрешат написать письмо жене, но еще дольше и нетерпимей оказалось ждать ответа. Хоть и ходили уже через всю Россию поезда, но все равно очень долго шло письмо на родную Украину.
Поставили его на постой к одному зажиточному крестьянину — Пантелею Баркову. Соскучившись на каторге по крестьянскому труду, знакомому ему с детства, Василь с утра до вечера помогал хозяину. Хватался за любую работу, ухаживал за скотиной, трудился в поле. Хоть и поднадзорным без права выезда из этой деревни, Василь все равно почувствовал себя почти свободным человеком.
Баркову нравился работящий, спокойный постоялец. Да и зельем хмельным не увлекался. Зато до работы жадный, видно, что истосковался по земле. А когда Барков взялся строить новый амбар, то удивился, как ловко Василь орудует топором, со знанием дела кладет венцы, рубит углы, подгоняя бревна один к одному без остатка и без щелей.
— Где это ты так навострился бревна класть? — подивился он.
— На каторге, в Забайкалье. Новый острог помогал строить. — Василь ненадолго задумался, вспомнив, как постигал плотницкую науку. — Вот уж не думал, что когда-нибудь пригодится.
Пантелей, наблюдая за своим постояльцем, постоянно думал, как этот серьезный, непьющий, работящий человек мог попасть на каторгу, да еще с таким большим сроком. Что же он мог такое совершить? И не вор ведь — Барков несколько раз проверял Василя, оставляя мелкие деньги то на столе, то еще где-нибудь. Неужели убил кого? Как-то, не выдержав, Пантелей все-таки спросил Василя, за что тот попал на каторгу:
— Убил кого грешным делом или как? За что такой большой срок получил? — Василь молча кивнул. — Что, и вправду убил кого? — уже с испугом спросил Барков.
— Да, пана убил со всем семейством. Сжег вместе с домом.
— Вон оно что! — протянул Пантелей и перекрестился. — За что же ты их порешил, всех-то?
— За что? — Василь задумался. Он вспомнил мать, рано умершую от непосильной работы, вспомнил, как они с отцом, трудясь от зари до зари, жили в нищете, вспомнил Марийку, над которой панский сынок совершил надругательство. Вспомнил и все это рассказал Баркову.
Пантелей слушал молча, дымил самосадом и, только когда Василь рассказал о жене, не выдержал и тихо выругался:
— Вот сволочь, да я за жену, наверное, сделал бы то же самое, — поддержал он Василя. Дослушав до конца его рассказ, спросил: — А детишки есть?
— Двое, мальчишки-погодки. Большие уже, по тринадцать-четырнадцать лет.
— Да-а, тяжко им одним-то. Долго еще ждать тебя.
Вздохнули мужики, свернули еще до одной цигарке, задымили. Неожиданно Пантелей предложил:
— Слухай, Василь, а ты бы вызвал их сюда. Ведь десять лет еще ждать-то, это немало. Детишки повырастут, может, и поженятся уже, пока ты вернешься. Весточку-то подал о себе?
— Да, отправил письмо сразу, как прибыл сюда. Ответа жду.
— А ты не жди, напиши еще одно. Позови их сюда. Только сходи к старосте и поговори с ним сначала. Может, бумагу какую надо для этого. А приедет жена с детишками, получишь землю, дом построишь, хозяйством обзаведешься. Я вижу, ты мужик работящий, не пропадете здесь. А там что тебя ждет? Опять работа на пана и вечная нищета. Я ведь тоже сюда когда-то приехал по найму, из-за бедности, а вот, видишь, и хозяин уже. Кое-что свое имею. Да в этих краях только ленивый или пьяница плохо жить будет, здесь же все есть, все растет. А леса какие! Чего в них только нет! Да что я тебе рассказываю, ты уже сам видел. Так что давай, не тяни время, иди к старосте и узнай, как это можно сделать. Он мужик хороший, с понятием, что-нибудь да посоветует и поможет, если надо будет. А как узнаешь все, садись и пиши новое письмо, вызывай их сюда, — убеждал Пантелей, видя, что Василь никак не может ответить ему, а только растерянно слушает.
А Василь и вправду растерялся. Если он вызовет сюда Марийку с детьми, то он ведь никогда не вернется на родину, а ему в последнее время так часто снится Украина, особенно поля золотистых подсолнухов и беленькие хатки. Хотя Барков прав. Что его там ждет? Опять бедность, нищета, а здесь он осуществит свою давнюю мечта — построит свой дом, тем более что он теперь сам может это сделать.
— Сейчас ведь как «железку» построили, очень просто приехать, не то что мы добирались на перекладных год-два, — уговаривал Пантелей. — Сейчас купил билет, садись в вагон и езжай, паровоз довезет, только харчом запасись побольше.
Задумался Василь. А что он теряет от того, что семья переедет к нему? Во-первых, не надо ждать оставшиеся целых десять лет. Марийка и дети будут все это время с ним. А там срок кончится — можно и уехать. А может быть, как Пантелей, остаться здесь навсегда. Жить здесь можно. Земля хорошая, плодородная. Приамурские степи чем-то похожи на украинские, что у них на Херсонщине. Зато леса какие дремучие! Когда Василя везли сюда, он прямо залюбовался тайгой. Он с Пантелеем уже ходил и за грибами, и за ягодами. А зверья здесь сколько! Со временем можно будет и ружье купить, охотой заняться. «А как дом построю, — размечтался Василь, — скотину свою заведу, пастбища вон какие, травы по пояс». Нет, все-таки Пантелей прав, здесь он со временем станет хозяином, а там он так и останется батраком до самой смерти.
Убедив самого себя, Василь, чтобы не терять даром времени, решил в тот же вечер сходить к старосте Прову Емельяновичу Дорохову и поговорить с ним об этом. Пров Емельянович жил в большом рубленом доме под высокой крышей с резными карнизами, причелинами и большими окнами с наличниками и ставнями, также украшенными ажурной резьбой. Василь, проходя мимо, всегда заглядывался на дом старосты и мечтал, что когда-нибудь и он построит себе дом и украсит его так, что любо-дорого взглянуть…
Подойдя к дому, Василь постучал в ворота. Вышел Дорохов. Василь, сняв шапку, поздоровался со старостой.
— Ну, здорово. — Он оглядел Василя, потом пропустил его во двор. — Проходи, коль пришел. И что же ты хотел?
— Решил я, Пров Емельянович, обосноваться здесь навсегда.
— Ну, об этом тебе еще рано думать. У тебя десять лет впереди, раздумаешь еще за это время, — усмехнулся Дорохов.
— Да нет, Пров Емельянович, не раздумаю. Решил я с семьей здесь жить. — Неужто жениться надумал? — удивился староста.
— Почему жениться? У меня есть жена, перед Богом венчанная, детишек двое. Хочу вызвать их сюда. Что мне одному здесь куковать.
— Думаешь, приедут?
Василь пожал плечами.
— Думаю, что да. Хочу написать, чтобы все продавали и ехали сюда. По «железке» доберутся как-нибудь. Вот только где-то жить надо. Если бы свой дом построить да надел земельный получить, я бы хозяйство завел.
— Да, Василий, хорошее дело ты задумал, но ведь тебе ссуду вряд ли дадут, ты же ссыльный, а не переселенец.
— Вот я и пришел к вам, Пров Емельянович, по этому делу. Прошу вас, будьте моим поручителем.
Дорохов задумался. Сложного в этом, конечно, ничего нет — поручиться за кого-то в выдаче ссуды на обустройство, но ведь Василь-то ссыльный. Во-первых, могут просто не выдать ссуду, а во-вторых, и самому-то страшновато, а вдруг сбежит куда? Хотя мужик он серьезный, не должен подвести, рассуждал Пров Емельянович, все не решаясь ответить Василю на его просьбу. А тот, видя нерешительность старосты, постарался развеять его сомнения.
— Пров Емельянович, вы не сомневайтесь… — Василь поглядел ему прямо в глаза. — Я не подведу вас. Никуда я отсюда не денусь, ведь у меня же теперь здесь будут жена с детишками да теща старая, наверное. Не бросит же она там мать одну.
— Ну, хорошо, — решил Пров Емельянович. — Как только приедет твоя жена с детьми, приходи. Буду твоим поручителем и доверенным лицом. Тебе ведь на руки такие деньги не дадут, потому что ты ссыльный.
Придя домой, Василь рассказал Баркову о своем разговоре со старостой и спросил:
— Ну что, Пантелей Кузьмич, пустишь к себе мое семейство, как приедут? На время, конечно, пока дом не выстрою?
— Пущу. Только ты не жди, пока приедут. Это ведь долго протянется, пока она там выправит документы, необходимые для переезда, много времени пройдет. Так что начинай строиться сейчас.
Василь недоуменно посмотрел на него.
— Так ведь пока семьи нет, никто мне и земли не выделит, и ссуды не даст на постройку.
— А зачем тебе ждать какой-то ссуды? Тем более что тебе ее могут вообще не дать как ссыльному. Вон у меня бревна на дворе видел? Мне они пока не нужны, возьми их. На небольшую хату хватит пока. Дома рубить ты научился, вот и стройся, а я подсоблю, когда надо будет. А где дом ставить будешь, мы это с Дороховым решим. Ну а надел получишь, когда семья будет. Пока будешь с моего огорода брать сколько надо. Что ж, ты у меня не за бесплатно работаешь. За постой ты мне казенными деньгами расплачиваешься. Я не мироед, чтобы за один харч ты у меня работал. А станешь хозяином, друзьями останемся.
Задумался Василь: а ведь прав Барков. Что время зря терять? Пока Марийка с детьми приедут, он и дом поставит к этому времени. Не зря же он прошел плотницкую науку на каторге.
— Ну, спасибо, Пантелей Кузьмич. — Василь низко поклонился ему. — Хороший ты человек, спасибо. А я отработаю тебе за все, ты не сомневайся.
— Да ладно, чего там. Надо помогать друг другу. Ты же у меня сейчас вон какой помощник в хозяйстве. Это тебе спасибо, вон какой амбар мне срубил, на загляденье.
В тот же вечер Василь написал еще одно письмо Марийке. Он написал ей про то, какие здесь плодородные земли, про то, что здесь можно будет получить надел на всю семью, про то, что на днях начинает строить дом для них. «Уговори мать, и продавайте все хозяйство вместе с хатой, — писал Василь. — Приезжайте сюда, не пожалеете. Здесь очень много людей с Украины и, кто работает, те живут неплохо».

4

Трудно пережила Марийка эти пять лет. После ареста Василя и отца приехал новый владелец имения — брат старого пана. Марийку сразу отправили на скотный двор. Теперь она от зари до зари гнула спину, ухаживая за панской скотиной, орудуя вилами и лопатой, вычищала навоз в хлеву, чистила, скребла и к вечеру так уставала, что еле держалась на ногах. Первые дни такая работа была для нее спасением от тяжких дум, в ней она заглушала свое горе. Домой приходила вся разбитая, измученная непосильным трудом, а надо было поддерживать и свое хозяйство. Мать теперь постоянно болела, и лишь одна радость была у Марийки — Никитка и Матюша. Дети росли, на удивление, крепкими, здоровыми и работящими. Видя, что Марийка сильно устает, они старались помогать матери и бабушке во всех домашних делах и по хозяйству. А по вечерам, перед сном, укрывшись до подбородка одеялом, всегда просили мать:
— Мамо, расскажи про татко.
Марийка, поглядывая в полутьме на сыновей, тихо рассказывала им о Василе, какой он у них сильный и смелый, как все умеет делать, за что ни возьмется.
— Мамо, а когда татко вернется?
— Ой, не скоро, деточки мои, Ой, как долго еще ждать! — Марийка сама боялась даже думать о том, сколько же это лет пройдет, пока Василь вернется.
— Мам, а что бабка Гарбузиха называла нас сиротками?
— Глупая она, не слушайте ее, деточки. Жив ваш батько, только трудно ему там. — Марийка уже не первый раз слышит, что ее детей называют сиротами. Она в душе возмутилась даже, но виду не подала, а на завтра решила поговорить с этой Гарбузихой, чтобы та не сплетничала, особенно при детях.
— Мамо, а за что татку угнали на каторгу? — спросил Никитка.
— За что? — задумалась Марийка, как это объяснить детям. — Паныч обидел меня сильно, ну, а ваш батько и дед заступились, вот их и осудили.
— Мам, а ты не бойся, если кто обидит тебя, ты нам говори, мы с Никиткой ему так дадим! — Глаза Матюши заблестели в темноте решимостью заступиться за мать.
— Ну, конечно, скажу. А кто же еще за меня заступится, пока отца нет. Защитники вы мои, давайте спать.
Но как ни старались Марийка с матерью, а без мужиков в доме хозяйство постепенно разваливалось, приходило в упадок. Если раньше Кавуны держали двух коров, выращивали телка, несколько свиней да птицы разной, то теперь осталась одна корова, да и ту прокормить зимой было тяжело. Нелегко было Марийке накосить одной сена на зиму, а тут еще и управляющий нового пана озлобился на нее и выделил ей покос там, где никто никогда не косил, потому и травы-то хорошей там не было. Она молча переносила все невзгоды, терпела укоры и издевательства, сыпавшиеся на нее от дворни нового пана. Плакала по ночам, чтобы дети не видели, и верила, что придет то время, когда Василь вернется и заживут они опять весело и безбедно. Успокаивала себя тем, что как бы ей трудно ни было, но она-то дома, а вот Василь с батькой где-то на чужбине, на каторге, им-то каково?
Но время шло, а от Василя ни весточки. Что с ним и отцом, живы ли? Неизвестность угнетала ее больше, чем все напасти жизни. А как прошли не дни, а годы неизвестности, то стали злые языки говорить, что сгинули Василь с Кавуном на каторге, нет их в живых, зря она ждет их. Уже за спиной и вдовой стали ее называть. Марийка старалась не обращать на это внимания, но, приходя домой, падала навзничь и плакала в подушку. Успокоившись, занималась по хозяйству, погруженная в свои думы.
Так прошло пять лет. И вот наступил тот день, когда принесли ей первое письмо от Василя. Радость неописуемая, но и горе тяжкое. Особенно для старой Кавунихи — узнав о смерти мужа, она совсем занемогла и уже почти не вставала с постели. Зато мальчишки ходили по селу и всем говорили, что батько прислал письмо, что жив он и здоров, но приехать пока не может. Марийка повеселела, приободрилась, узнав, что Василь уже не на каторге, а на поселении. Снова, как когда-то, весело суетилась по дому, возилась по хозяйству, что-то тихо напевая, и улыбалась своим мыслям. Она, конечно, не могла и представить себе, как далеко он от нее: кроме как в город, Марийка никуда и никогда не выезжала.
Но ненадолго поселилась радость в их доме. Кавуниха, оставшись одна, потеряла всякий интерес к жизни. Она уже почти не выходила во двор, а все лежала в хате, уставившись немигающими глазами в потолок. Так тихо, молча и померла.
Совсем растерялась Марийка, оставшись одна с детьми. Хоть и подросли дети, во всем помогали ей, но все равно она чувствовала себя одиноко. Отец Василя умер год назад, так и не дождавшись известий о сыне, сестра его Ганка жила с мужем и детьми в своих заботах и хлопотах. Загоревала опять Марийка, а тут к зиме второе письмо получила от мужа. Как прочитала, обмерла от неожиданности, а дети все теребят ее:
— Мамо, что батько пишет? Как он там?
— Что пишет? — Марийка задумчиво улыбнулась. — К себе зовет нас, сам-то он не может приехать, так хочет, чтобы мы к нему приехали.
Мальчишки запрыгали от радости.
— Мамо, так собираемся и едем к батьке!
— Да как же это, сынки? Вот так все бросить и ехать куда-то в Сибирь? Там дюже холодно. Померзнем мы там…
— Но батько-то не замерз, — перебил ее Никитка. — Значит, и мы не замерзнем. Мы под кожушок кацавейку наденем, и тепло будет.
— Ой, страшно, деточки вы мои! Там и люди-то другие. Правда, батько пишет, что хорошие люди там живут, да и с Украины много переселилось уже. Все равно страшно, как бросить все: дом, хозяйство? Батько пишет, чтобы продавали все — и будут деньги на дорогу, а там он нам уже новую хату строит, большую, светлую.
Заметалась Марийка, совсем голова кругом пошла. Что делать-то? Боязно бросать все нажитое еще ее родителями, страшно где-то на чужбине начинать все сначала, страшно с двумя детьми ехать в такую даль, но гораздо страшней и невыносимей ждать еще целых десять лет, пока муж вернется, мыкаться одной с детьми. Прочитала Марийка несколько раз детям письмо Василя, сама вникла в то, что написал муж, и поняла, что надо ехать.
Долго она не решалась пойти к управляющему имением, чтобы получить разрешение от пана на отъезд к мужу. Управляющий, помня, чья она жена, называл ее «каторжанкой» и, посылая всегда на самые тяжелые работы, приговаривал при этом: «Твое место на каторге, рядом с мужем, а раз ты не с ним, то я здесь тебе устрою каторгу».
Когда же Марийка все-таки пришла к нему с просьбой отпустить ее, он даже слушать не стал. «Что, каторжная твоя душа, к муженьку захотелось? Конечно, там твое место! Но не дождешься этого. Ты у меня здесь подохнешь, раньше, чем твой муж там, на каторге». С того дня для Марийки наступили самые тяжкие дни. Теперь ее ставили на такие работы, где и здоровому мужику не управиться. Домой она приходила вся разбитая от усталости и падала без сил. Мальчишки, видя, как мать выматывается на панских работах, сами управлялись с хозяйством. Сперва она молча терпела все это, но потом, чувствуя, что силы покидают ее, стала при каждой встрече с управляющим падать на колени перед ним и со слезами просить, чтобы отпустил ее. Но он только смеялся, издеваясь над ней, и говорил, что она еще должна у пана отработать за мужа, пока тот на каторге.
Так прошла еще одна зима. К весне мальчишек забрали пасти панскую скотину, в помощь пастуху. Марийка, измученная тяжелым трудом, горькими думами, жила только одной мыслью — как получить разрешение от пана. Но теперь дворня и близко не подпускала ее к панской усадьбе, как какую-то прокаженную. Однажды ранней весной, когда Марийка работала на скотном дворе, мимо проезжал пан в коляске, запряженной парой гнедых. Остановился, осматривая свои владения. Увидев его, Марийка, бросив вилы, которыми она перекидывала навоз, выскочила за ворота и подбежала к панской коляске. Упала на колени в придорожную пыль и стала кланяться пану, умоляя его:
— Смилуйтесь, пан, смилуйтесь над несчастной женщиной!
Управляющий, сопровождавший пана, подскочил к Марийке, схватил за шиворот и хотел оттолкнуть ее в сторону, но пан остановил его:
— Подожди. Кто такая?
Марийка, вырвавшись из рук управляющего, опять упала в ноги пану и стала просить отпустить ее к мужу. Пан удивленно снова посмотрел на управляющего: «Это кто такая?»
— Да убивца этого жена. Который вашего брата с семейством сжег в доме.
— А, этого каторжанина. — Пан с интересом посмотрел на Марийку. — Ну и что ж мой покойный племянник нашел в этой бабе? Это из-за нее-то и загубил злодей всех? — Он брезгливо поджал губы, глядя на женщину, валяющуюся у него в ногах. — Дай ей отпускную. Пусть катит к своему каторжанину. Там ее место. — И добавил с усмешкой: — Тоже мне, декабристка нашлась.
Получив бумагу, что она не имеет долгов перед паном, поехала Марийка к волостному старшине, чтобы взять свидетельство на переселение. «Только приготовь денег на взятку, так не дадут тебе разрешения», — предупредил ее сосед, дядько Панас.
На ее счастье, волостной помнил Ярко Кавуна как отчаянного казака, еще с турецкой кампании. Выслушал он Марийку, посочувствовал ей, пообещал, что поможет.
— А не пожалеешь, что уезжаешь с Украины? — спросил он, пытливо глядя ей в глаза. — Марийка, подумав, что он не хочет выдавать ей свидетельство, стала доставать из узелка деньги, заранее приготовленные и завернутые в тряпицу. — Не надо. — Волостной отодвинул ее руку с деньгами. — Конечно, я не должен выдавать тебе свидетельства на переселение одной без мужа, но раз он у тебя уже там, то дам. А деньги спрячь, они тебе еще пригодятся. Жаль Ярко, сгинул на каторге, а добрый рубака был. Погоняли мы с ним турок в свое время. Жаль его. — Он призадумался ненадолго, видно, вспомнил молодые годы, потом, тряхнув головой, как бы отгоняя нахлынувшие воспоминания, снова обратился к Марийке: — Подожди, я скажу писарю, чтобы выписал тебе бумаги, а то он сдерет с тебя три шкуры за них, знаю я его.
Дождавшись, пока писарь выписал ей документы, Марийка все равно сунула ему ассигнацию, которую он молча положил в карман. Вернувшись в село, она быстро продала дом, хозяйство, небольшой участок земли, доставшийся ей от родителей. Поклонилась родным могилам, попрощалась с соседями и, взяв с собой только одежду да еду на дорогу, как написал ей Василь, Марийка с детьми отправилась в город на попутной подводе. Когда подвода поднялась на пригорок, Марийка обернулась: где-то далеко, среди бескрайной цветущей степи последний раз мелькнуло перед ней родное село, знакомые белые хаты, высокая колокольня и густые сады… а потом все задрожало, затуманилось от нахлынувших слез.
Чтобы попасть на поезд, шедший на Дальний Восток, ей пришлось обратиться в городе в переселенческий отдел. Шло массовое переселение обнищавших крестьян из украинских губерний на Дальний Восток. Большинство из них ехали куда глаза глядят: им нечего было терять у себя дома, а там они надеялись хоть как-то выжить. Чтобы получить разрешение и билет на отъезд, Марийка давала взятки всем подряд, ничего не жалела, лишь бы только скорее сесть на поезд и уехать.
Хоть и было переселенческое движение организовано государством, но власти, занимающиеся этим, не смогли наладить более или менее сносное обслуживание переселенцев. Перевозились семьи в вагонах-теплушках, переделанных из товарных и неприспособленных для людей. В вагонах не было ни вентиляции, ни отопления в зимнее время, кроме небольших печурок. Не было и никаких норм размещения людей в этих вагонах, а железнодорожное начальство в целях выгоды своего ведомства старалось как можно больше вместить в теплушки переселенцев.
Кое-как протиснувшись в вагон, заполненный людьми и нехитрым скарбом, Марийка нашла свободный угол, где и разместилась с детьми. Расстелив ряднину и положив на нее узлы с вещами, побежала с ведром набрать воды в дорогу. Вернувшись, накормила сыновей и уложила их на расстеленные овчинные кожухи, взятые с собой в ожидании сибирской зимы. Спать мальчишки не хотели, а осмотревшись, уже не сидели нахохлившись, как воробьи, а разыгрались с другими детьми, которых в вагоне оказалось множество. К вечеру поезд тронулся. Все перекрестились: «С Богом!» На некоторое время переселенцы примолкли, задумались, что их ждет там, вдали от «ридной Украины».
Медленно, почти месяц, шли по России поезда с переселенцами. Долгой и утомительной была дорога из родных мест в далекие, незнакомые края. Пыхтя и отдуваясь густыми шлейфами дыма, кряхтел небольшой паровозик, таща два пассажирских вагона с состоятельными людьми, ехавшими в основном по казенной надобности, и несколько теплушек с переселенцами.
В этих деревянных вагонах-теплушках, битком набитых людьми со своим скарбом, было душно, стоял смрад и тяжелый дух от давно немытых потных тел, запах от еды, готовящейся на маленькой печурке с трубой, выведенной в окно. Печка была одна, и пищу готовили на ней каждая семья по очереди, поэтому она топилась почти постоянно, усиливая духоту и без того спертого воздуха. Здесь же женщины застирывали белье, развешивая его под крышей вагона, и тогда совсем нечем было дышать. Широко раскрывать двери теплушки на ходу было опасно, дети могли заиграться и вывалиться, да и от паровоза шел такой смрад, что лица у всех переселенцев были в черных потеках от пота и копоти. На длительных стоянках все пытались отмыться и натаскать побольше воды в дорогу. Но все равно к середине пути в вагонах начались заразные болезни. Родственники заболевших пытались скрывать это, боясь, что их высадят и они отстанут от своей партии.
Первые дни пути Марийка, радостная и успокоенная тем, что наконец-то едет к Василю, не замечала всех мытарств и неудобств дорожной жизни. Сама на стоянках бегала за свежей водой, следила, чтобы не пропустить очередь к печурке, сготовить еду и накормить детей. Конечно, ей было легче, чем семьям с маленькими детьми. Почти постоянно в каком-нибудь углу вагона слышались плач младенцев и раздраженные голоса матерей, успокаивающих их. Никитка же с Матюшей, казалось, не замечали ничего. Они целые дни резвились со своими сверстниками, и лишь к вечеру, утомленные играми и духотой падали на расстеленные кожухи и засыпали. Ближе к ночи и Марийка, усталая от изнуряющей духоты, ложилась рядом с сыновьями, укрывая их от ночных сквозняков, гуляющих по вагону. Долго не могла заснуть, все лежала и думала о том, что их ждет там, в далеком Приамурье, о котором она раньше и не слыхивала.
В отличие от других переселенцев, Марийку неизвестность будущего не пугала. Она ехала к мужу, которого не видела уже более шести лет, и знала, что он ждет их, наверное, уже все продумал, где и как им жить дальше. Наконец-то, они будут вместе…
Но чем дальше и дальше поезд увозил ее от родных мест, тем чаще сердце сжималось от нападающей тоски, и только ожидание встречи с Василем не давало ей впасть в уныние. Она с интересом поглядывала на незнакомые пейзажи, проплывающие за раскрытыми дверьми вагона, на унылые деревни с покосившимися, прокопченными избами и расхлябанными дорогами. Временами подкатывала невыносимая тоска, Марийка начала осознавать, как далеко она уехала от украинских беленьких хаток с плетнями и глечиками на них, от привольных херсонских степей с запахом трав и цветов, знакомых с детства. И если этот унылый пейзаж с раскисшими дорогами и убогими деревнями да полустанками, проплывающий вдоль железной дороги, вызывал у нее тоску и уныние, то темный густой лес, временами подступающий прямо к насыпи с рельсами, его вековые деревья, невиданные ею раньше, наводили страх в душе и сомнения, правильно ли она поступила, бросив все и поехав с детьми в такую глухомань. Вспомнив о Василе, который ждет их, она тут же прогоняла все свои страхи и колебания, и радость предстоящей встречи с мужем оказывалась сильней сомнений и раздумий, временами терзавших ее душу.
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Еле дождался Василь, пока Дорохов решит, где отвести ему земельный участок, уж так не терпелось начать строить свой дом. Барков уже несколько раз ходил к старосте, разговаривал с ним о своем постояльце, поручался за него. Наконец-то пришел день, когда Дорохов отвел Василя и показал ему границы выделенного участка под строительство дома. Место аховое, за селом, на краю балки, в стороне от семи озер, зато на семи ветрах, но Василь был рад и этому. Этот маленький клочок земли был для него заветной мечтой, о которой он, осужденный на столько лет каторги и ссылки, даже и не думал. Молча стоял Василь, все еще не веря, что так просто разрешился вопрос, о котором мечтал всю свою жизнь. Дорохов, видно, не поняв его состояния души, подумал, что Василю не нравится это место, как бы извиняясь, сказал:
— Конечно, место не очень хорошее, но сам видишь, в селе уже свободной земли нет, а здесь стройся, заводи огород, земли сколько хочешь, вон, весь склон твой. Зато вода рядом, — успокоил он Василя, показывая на ручей, протекающий по дну балки. — Ну а как жена с детишками приедут, то и надел получишь, как положено переселенцам.
— Спасибо, Пров Емельянович. — Василь низко поклонился Дорохову. — Если какая помощь нужна будет, срубить что или какая другая нужда, я всегда подмогну, вы только позовите.
— Да, уж наслышан, плотник ты знатный. Может, когда и вправду позову. Ну, давай, Василь Петрович, стройся, обживайся. Скоро семья-то приедет? — задал он вопрос, мучивший и Василя.
— Не знаю, что-то нет от них ничего. Я уже два письма отправил.
— Так может, и не приедут? — спросил Дорохов. — Может, зря все это? Отбудешь свой срок и вернешься на Украину.
— Что вы, Пров Емельянович. — Василь заулыбался мечтательно. — Конечно, приедут. Раз я написал им, то приедут. Вот только когда? — Он вздохнул.
— Ну, тогда жди и готовь жильё.
Когда Дорохов ушел, Василь размечтался, представляя, какой дом он построит на этом месте, как украсит его, какие резные окна у него будут, какое крыльцо. Он давно думал об этом, с тех пор как Барков в первый раз заговорил с ним о переезде семьи. До позднего вечера не уходил Василь с участка, думая о том дне, когда приедет Марийка с детьми и удивится, увидев какой дом он построил для них.
Со следующего дня Василь, взяв у Баркова лошадь, стал перетаскивать бревна на свой участок, готовить место под строительство дома. Ходил в тайгу, на болото, заготовляя мох для конопачивания стен, сушил его. Выбирать мох его также научили вольные плотники еще на каторге. Через несколько дней на краю балки задымил костер, разогревая смолу. Строил Василь основательно, хорошо просмаливая каждую стойку, каждое бревнышко окладного венца. Душа его пела, а топор звенел, когда он тесал бревна для своего дома. Вскоре из села уже был виден сверкающий свежетесанными бревнами сруб будущего дома.
Теперь в селе на него уже не смотрели, как на временно проживающего у них ссыльнопоселенца. Мужики, видя в нем своего будущего односельчанина, обустрающегося здесь прочно и навсегда, помогали ему в распиловке бревен на доски или в другой какой работе, где ему несподручно было справиться одному, а то и просто подходили по вечерам, посидеть, посудачить о житье-бытье.
В плохую погоду Василь сидел под навесом и строгал дранку для крыши из заранее заготовленных и высушенных чурбаков. В такие минуты, когда были заняты работой только руки, в голову лезли всякие нехорошие мысли. Временами ему казалось, что Марийка не поедет сюда, не решится бросить все и отправиться с детьми в такую даль, в такие земли, про которые она и слыхом не слыхала. В отчаянии у него опускались руки, не хотелось ничего делать, но он тут же прогонял такие мысли, вспоминая, как любили они друг друга, как радовались появлению своего первенца Никитки, потом последыша Матюши. Какие его сыновья сейчас? Выросли, наверное, уже и не узнают отца. А какое раздолье здесь для мальчишек! Василь представил, как поведет сыновей в тайгу, покажет им невиданные ранее деревья, грибы, ягоды, покажет всю красоту здешних мест.
К зиме на краю села уже стоял новый дом-пятистенок под драневой крышей, просмоленной поверх дегтем с песком. Невысокое, но широкое крытое крыльцо со стойками и перилами дополняло вход. Дом еще не был украшен ни резными наличниками, ни ставнями, все это Василь оставил до весны. Зато в доме уже были настелены полы, стояла печь, источавшая тепло и уют.
Василь понимал, что теперь до весны уже нечего ждать жену с детьми. Да и не доберется она сюда, потому что поезда ходили только до Сретенска, а дальше надо было плыть на пароходе. Решил Василь перебраться на зиму в свой дом, чтобы к приезду Марийки с детьми все обустроить для нормальной жизни. Вторую половину дома он разделил дощатой перегородкой на две небольшие комнаты. В одной поставил деревянные широкие полати для себя с Марийкой, в другой — для детей. Сделал стол, стулья, полочки и шкафчики для различных надобностей. От местных умельцев Василь научился работать с берестой, ивой и рогозом, теперь длинными зимними вечерами он делал туески, плел корзины. Доски у него были напилены с запасом и лежали возле дома под навесом, он понемногу заносил их в дом, досушивал, строгал, делал заготовки для карнизов, наличников, ставен… Продумывая узор для резьбы, он долго ходил по селу, смотрел, как у других украшены избы, запоминая все это, потом приходил домой и составлял свой узор, вводя туда элементы украинских орнаментов, вспоминая рушники, расшитые Марийкиными руками. К весне все заготовки были украшены резьбой, отполированы, отшлифованы. Оставалось только по теплу еще раз проконопатить дом и прибить все украшения.
Так, за заботами прошла зима. Как только сошел снег, Василь стал корчевать участок возле дома под огород. Имея свой дом, ему было стыдно харчеваться с подворья Барковых, пора было заводить свое хозяйство.
Все это время, что бы Василь ни делал — строил дом, обустраивал его, корчевал и вскапывал огород — он впервые в жизни чувствовал не усталость, а радость от проделанной работы. Наконец-то, он работал не на пана, не на подневольной каторге, а на себя, на свою семью. Жаль, только дни еще по-весеннему коротки…
Пособие ссыльнопоселенца он теперь не отдавал Баркову за постой, а стал приобретать на него кое-какой инвентарь для дома. И первое, что он купил — керосиновую лампу-трехлинейку, чтобы по вечерам не ложиться спать с заходом солнца, а продолжать что-то делать. Уже далеко за полночь он вытягивался на постели, представляя, что скоро рядом с ним будет его любимая жена, а за стеной, набегавшись за день, будут сопеть во сне его сыновья. Какими они стали, Василь не мог и представить. Когда его арестовали, они были еще малыми, а теперь уже настоящие парубки по четырнадцать-пятнадцать лет. С такими помощниками он быстро поднимет свое хозяйство. Скорей бы только они приехали.
Весной жена Баркова принесла Василю маленького кабанчика, пару курочек-хохлаток да петуха голосистого.
— Вот, Василь Петрович, заводи свое хозяйство. Как лед сойдет на реке, наверное, уж и семья приедет, чем-то кормить надо их.
Пришлось Василю бросить все работы и срочно соорудить небольшой сарайчик для поросенка и кур. А как отсадил огород, то и изгородь вокруг дома стал делать. Решил Василь сделать плетень, как на Украине, благо ивы росло по берегу ручья много, и он, нарезая её, большими охапками носил к дому.
Дни пролетали незаметно, только ночи тянулись в долгом ожидании и думах о семье: как они доберутся, дорога-то неблизкая. После Пасхи Василь стал каждый день с нетерпением поджидать вестей из города. Будучи поднадзорным, он сам не мог выезжать из села без особого разрешения, поэтому встречал всех, кто возвращался из города. Его волновало только одно известие — прибыл ли пароход из Сретенска. Но потом ему сообщили, что первый пароход приходил, через какое-то время пришел и другой, а Марийки с детьми все не было.
Как-то в конце мая теплым весенним вечером заглянул Барков.
— Слышь, Василь Петрович, подходи завтра поутру, в церковь пойдем. Там икону чудотворную привезли, заступницу нашу.
— А что это за икона такая, чудотворная?
Скрутив самокрутку, Пантелей Кузьмич не спеша прикурил, глубоко затянулся душистым самосадом, задумался.
— Так что это за икона такая? — все допытывался Василь. — Ты мне никогда не рассказывал про нее.
— Это, Василь Петрович, икона старинная, Албазинская. Так она названа в честь крепости Албазина, что в верховьях по Амуру стояла. Большим бельмом в глазу она была китайскому богдыхану. Много раз тот пытался захватить город-крепость, но не мог. А когда после долгой осады русские все-таки ушли из города, ничего врагам не оставили, все укрепления были срыты и уничтожены. Казаки унесли с собой и Албазинскую святыню — икону Божией Матери «Слово плоть бысть». Унесли на реку Шилку, в город Сретенск. И только после того, как здесь побывал граф Муравьев-Амурский, вернул России эти земли и был основан город Благовещенск на месте Усть-Зейского поста, икону возвернули Амурскому краю, перенеся ее из Сретенска в Благовещенский храм. Как видишь, Василь Петрович, вот уже более трехсот лет эта чудотворная икона охраняет амурские рубежи. Ну а сейчас, обычно с конца весны и до середины осени, эта древняя святыня с крестным ходом посещает села Приамурского и Зазейских краев. Вот и дошла она до наших Семиозерок. Так что подходи завтра пораньше, вместе пойдем.
Наутро, одевшись по-воскресному, Василь пришел к Баркову и с его семьей отправился к церкви. Когда они подошли, на площади перед церковью уже собралось много народа. У входа в храм стоял стол, накрытый тяжелой парчовой скатертью, и на нем возвышалась большая икона в старинном серебряном окладе. Люди, неистово крестясь, подходили к столу и, коснувшись рукой иконы, целовали скатерть, на которой она стояла.
— Пойдемте к святыне. — Пантелей Кузьмич обратился к своему семейству и Василю. — Говорят, земля, у которой есть своя святыня, обязательно станет родной для тех, кто на ней живет. И ты, Василь, верь: будет Амур родным и для тебя, и для твоих сыновей, а там и внуков…
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Где-то в конце июля поезд пришел в Сретенск. Дальше надо было пересаживаться на пароход, и все перебрались к пристани. Свежо, привольно, но нет крыши над головой. Пароходы ходили очень редко, и в ожидании все расположились прямо на берегу, понаделав палаток, навесов из всего, что было с собой. Правда, это плохо спасало и от дождя, и от палящего летнего солнца.
Тем временем Марийка узнала, что ей надо будет с первой партией переселенцев плыть на пароходе до города Благовещенска, а как дальше — это ей скажут на месте.
Когда пришел пароход, все закопошились, засобирались. Наконец-то началась посадка. Всех, кому плыть далеко, разместили в трюмных помещениях, а кому поближе — прямо на верхней палубе. Марийка с детьми расположилась поближе к надстройке. Ей казалось, что так безопасней, да и, как потом выяснилось, здесь на ходу не так задувало ветрами.
Как отошел пароход от пристани, Марийка без сил опустилась на расстеленные кожухи. Мальчишки видели, что мать уже еле держится на ногах от усталости. Долгая дорога вымотала ее хуже, чем тяжелая работа на панском скотном дворе. Марийка чувствовала, что силы уже покидают ее, но, представив предстоящую встречу с Василем, она вновь приободрялась, стараясь не показывать сыновьям своей усталости и тревоги. А тревога была постоянно: и пока ехали на поезде, и сейчас, на пароходе. Она с испугом поглядывала на крутые скалистые берега с двух сторон, покрытые хвойными лесами. Эта суровая природа настораживала, вселяя беспокойство и смятение в душу. По ночам Марийка вглядывалась в темное небо, и казалось ей, что даже звезды здесь какие-то другие, совсем не такие, как на украинском небосводе. Все было чужим и непривычным.
А как вошел пароход в воды Амура и узнала Марийка, что правый берег — это уже не Россия, а совсем другая страна и живут там другие люди, еще больше забеспокоилась, с испугом поглядывая на чужой берег. Пароход, шлепая плицами по воде, шел по фарватеру, временами подходя совсем близко к китайскому берегу. Замирало сердце у Марийки и уже не чужим казался ей берег российский, она с облегчением вздыхала, когда пароход отходил подальше от чужой земли и шел посередине реки или вдоль своего берега. Мальчишки же, особо не задумываясь ни о чем, с интересом смотрели на необычную для них природу, на широкую реку, вырвавшуюся из забайкальских сопок на просторы Приамурья.
Долго тянулись эти несколько дней на пароходе. Глядя на медленно проплывающие берега, Марийка временами думала, что она никогда не доберется до своего Василя, так долог и утомителен был путь, и только предчувствие предстоящей встречи с мужем давало ей силы для каждого нового дня этого длительного путешествия.
Наконец-то пароход пришвартовался у Благовещенской пристани. Выгрузили первую партию переселенцев на берег. Оставив детей присматривать за узлами, Марийка с другими людьми пошла узнавать, куда и на чем же ей теперь добираться дальше. Оказалось, что осталось ей совсем немного пути, около ста верст до места, где жил ее Василь. Чиновник, занимающийся переселенцами, посмотрев ее бумаги, сказал, что ей надо со всеми переправиться на пароме на другой берег Зеи, а там ей укажут, как дальше добираться. Переночевали прямо на берегу, наутро следующего дня были поданы подводы. Переправившись на другой берег, переселенцы разделились на две партии. У одних было предписание расселяться по селам вдоль Амура, а у других — вдоль Зеи. Марийке сказали, что ей надо идти с зейскими переселенцами.
После полудня прибыли в волость, где половину переселенцев отделили, оставив для расселения в близлежащих селах, а остальных после ночевки наутро повезли дальше. Почти весь следующий день подводы медленно тянулись по пыльной дороге, укатанной тележными колесами.
— Добрых людей по Амуру селят, а нас еще гонят куда-то, — проворчал на привале высокий худой переселенец.
— Чудной ты, паря, — улыбнулся старик-возница. — Да на Зейской равнине самые богатые земли во всем Приамурье. Места хлебные, все сюда норовят попасть. И рожь, и картошка, даже арбузы растут. Через год-два хоромы себе поставишь.
— Твои бы речи да Богу встречи, — устало улыбнулся мужик. — Так-то оно ниче… привольно.
Марийке самой нравились эти места. Кругом луга, озера, березовые чистые рощи. Стоял август, уже желтели листья на березах, и сквозь них просвечивало голубое, по-осеннему высокое небо.
Когда же наконец подводы с переселенцами прибыли в какое-то большое село, конечный пункт прибытия, то Марийке сказали, что ей надо еще дальше, успокоив, что до Семиозерок осталось чуть больше десяти верст. Но добираться придется самой, подводы дальше не пойдут. Марийка растерялась, не зная, как ей быть, как преодолеть оставшиеся версты. Если бы не узлы с пожитками, то она бы пешком пошла, мальчишки уже не маленькие, но с вещами им не дойти. Переселенцы все разбрелись, разъехались, осталась она одна с детьми и узлами на дороге и уже совсем было опечалилась, как тут подъехала телега, и мужчина, сидевший на ней, окликнул ее:
— Эй, тётка! Что сидишь, пригорюнившись? Забыли про тебя, что ли? Куда направили-то?
Марийка подняла на него усталые глаза и чуть не плача проговорила:
— В Семиозерки мне надо, а как добраться — не знаю.
— В Семиозерки? — удивился мужчина. — Уж не ссыльного Василя Макиенка ты жена?
— Да! А вы знаете его? — Марийка радостно привстала с узлов.
— Ну, тебе повезло! Я как раз из Семиозерок. Давай грузи свой скарб. Парни-то твои, что ли? — Мужчина с интересом посмотрел на Никиту и Матвея. — Ну, давайте, ребятки, грузитесь, да поедем. Вот Василь-то обрадуется. Он уж вас так ждет не дождется.
Быстро погрузили узлы, расселись, и возница, взмахнув кнутом, тронул лошадей с места. Телега, скрипнув, покатила по дороге. Марийка сидела молча, все еще не веря, что им так повезло и сегодня она уже увидит своего Василя. После такой долгой и трудной дороги она все еще не могла поверить, что заканчиваются их скитания и они снова будут вместе.
— Долго добирались-то? — спросил возница.
— Ой, долго. — Марийка устало вздохнула. — С начала лета все едем-едем, то на поезде, то на пароходе. Страшно даже, так далеко заехали.
— А что тут страшного? Здесь тоже люди живут.
Уже смеркалось, когда подъехали к Семиозеркам.
— Вон ваш дом стоит. — Возница кнутовищем показал в сторону нового дома. — Сейчас я вас подвезу туда. Вот Василю радость-то будет.
А Василь, услышав, что подъехала телега, выскочил из дома и побежал навстречу. Упала Марийка на грудь Василю и замерла. А он целовал ее лицо, волосы, глаза мокрые от слез и тоже не мог и слова сказать от радости. Мальчишки, растерявшись, стояли и с удивлением смотрели на отца и мать. Наконец она подозвала их:
— Подойдите, это же ваш батько.
А Василь, обхватив их всех руками, застыл от нахлынувшего счастья.
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Проснулась Марийка рано, перед самым рассветом. Проснулась от давно не слышанного ею пения петухов. Это мгновение было сказочным, как сладкий предутренний сон, и ей казалось, что вот сейчас она откроет глаза — и исчезнет все, что слышит, чувствует. Не было ни перестука вагонных колес, ни шума паровой машины на пароходе и плеска воды за бортом, а стояла полная тишина, среди которой вдруг где-то пропел свою предрассветную песню петух. Ему коротко ответил другой, потом третий, и опять все замолкло. Слышалось только дыхание спящего мужа да за перегородкой посапывали во сне дети.
Марийка открыла глаза и увидела, что еще полутемно, первые лучики рассвета только-только начали пробиваться через окна, слегка освещая маленькую комнатку, в которой они спали. Она лежала, глядя в потолок, и счастливо улыбалась, перебирая в памяти вчерашнюю встречу с мужем, опять почувствовав эту невыразимую радость, охватившую ее, когда в полуобморочном состоянии она припала к нему и долго не могла оторваться, боясь, что все это ей только кажется. Затем Василь ввел ее в большой и красивый дом, сказав, что теперь они будут здесь жить. Он усадил ее и все ходил вокруг, любовался ею, подавал то воды, то какой-то сок, от которого вдруг исчезла усталость и она почувствовала прилив сил.
Мальчишки тем временем занесли узлы в дом и, осматриваясь, ходили по комнатам, выглядывая в окна. А потом он повел их в баньку, стоящую тут же, во дворе, уже протопленную. Отмыв мальчишек от многодневной дорожной грязи, они, накормив их, уложили спать и только тогда сами пошли в баню. Марийка вспомнила, какое блаженство она почувствовала, окунувшись в горячий парной воздух, а особенно после того, как смыла с себя не только грязь, пыль, но и усталость. Сейчас, лежа рядом с Василем, она, вспомнив все ласки и поцелуи, которыми он осыпал ее ночью и от которых она отвыкла за эти годы, опять потянулась к нему, обняла в порыве нежности и… разбудила его. Василь осторожно обнял ее, она прижалась, и снова порыв буйной страсти охватил их. Опомнились они, когда первые лучи солнца, позолотив верхушки деревьев, ворвались в дом. За стеной завозились мальчишки.
— Ну что, хозяюшка моя, встаем? — спросил Василь.
Марийка еще сильней прижалась к нему, боясь, что если она сейчас встанет, то все исчезнет, но Василь первый осторожно оторвался от нее и встал с постели.
— Пойдем, покажу, где что лежит, ты теперь хозяйка в этом доме, а то сыны скоро встанут, кормить их надо, вон какие большие выросли. — Василю все еще не верилось, что вот эти два парня — его сыновья.
Марийка поднялась следом за мужем, оделась, подошла к рукомойнику, висевшему в горнице, ополоснула лицо и удивленно оглянулась. Вчера в порыве встречи она и дом-то толком не разглядела, поэтому сейчас, все еще в чем-то сомневаясь, осторожно спросила:
— Василь, а этот дом правда наш?
— Ну конечно. — Он рассмеялся. — А чей же еще, я ведь его сам и построил, вот этими руками. — Он протянул ей свои руки с натруженными мозолями.
Марийка, взяв его за руки, приложила их к своим щекам.
— Василь, ты у меня такой молодец. Все умеешь делать. А где ты научился дома-то из бревен строить?
— Да на каторге пришлось познавать эту науку. — Он горько усмехнулся, но тут же весело добавил: — И не жалею об этом. Я вон уже и амбар построил хозяину, у которого жил раньше. Пойдем во двор, я покажу тебе еще кое-что.
Они вышли на крыльцо, и Марийка подставила лицо под утренние лучи солнца и закрыла глаза. Ей все казалось, что длится какой-то сказочный сон. Василь тронул ее за руку.
— Пойдем. Баню ты уже видела, а вот здесь уже и кое-какое хозяйство у нас есть. — Он подвел ее к сараюшке, открыл дверку и показал: — Смотри, что здесь.
Она заглянула внутрь. Увидав ее, поросенок захрюкал, прося есть, а куры на шестке завозились, проснувшись от света, проникшего через раскрытую дверь. Марийка опять удивленно спросила:
— Василь, а это тоже наше?
— Ну конечно, моя хозяюшка. — Он счастливо прижал ее к себе, по-детски радуясь ее удивлению. — Маловато конечно, но со временем разживемся. Корову бы нам еще, чтобы молоко было свое. Ну, ничего, когда-нибудь обзаведемся и коровой, а потом, даст Бог, и лошадью. Без коня здесь тяжело. Вот сходим к старосте, представишься ему, тогда нам и надел на отруб выделят, земля своя будет. Ох и заживем мы с тобой! Будем работать на себя, на своей земле, а не на какого-то пана, — размечтался Василь. — Хозяевами будем!
Он повел ее на огород, водил меж грядками, показывая, где что растет, а она смотрела и все еще не могла поверить, что теперь больше не будет батрачить на кого-то и унижаться. А раз еще и землю дадут, значит, хлеб свой будет. Нет, ее сознание батрачки не могло в это поверить. Но раз Василь сказал, значит, так оно и будет. Может быть, закончились их мытарства и заживут они наконец-то счастливо и безбедно.
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Не сразу привыкла Марийка к новой жизни. Не сразу привыкла к тому, что теперь это ее дом и, пока еще небольшое, хозяйство. Не покладая рук она трудилась по дому, на огороде, со скотиной, и эта работа была ей не в тягость, а приносила лишь радость. Уж очень долго она мечтала о такой жизни, пройдя сквозь горе, боль и обиды.
Сразу по приезду Марийка с Василем пошли к Дорохову. Она отдала ему свои переселенческие бумаги, и вскоре они получили земельный надел на отруб на опушке леса. Земля там была хорошая. Половина выделенной земли была нетронутой целиной, а вторая половина уже когда-то выделялась переселенцам из центральной России, семье Дугиных. Кое-как раскорчевав и вспахав эту землю, Дугины так ничего и не посадили на ней.
Глава семейства Митрофан Дугин — не очень-то рвущийся к земле мужик, он приехал на Дальний Восток в поисках легкой жизни и проводил больше времени в пьянках и гулянках. Пропив ссуду, выделенную на семью, уехал в город на заработки. Поздней осенью вернулся, кое-как они перебились зиму, а к весне снова уехал. И так несколько раз: бросал семью, уезжал в город, где-то проработав временщиком, он пропивал все, что заработал, и возвращался в село с пустым карманом. Семья его, состоящая из жены Пелагеи, старшего сына Николки да двух дочек, жила тем, что нанималась в батраки к зажиточным селянам да кое-что выращивала на своем огороде. Николка, не приученный к труду, больше времени проводил в безделье, носился по селу, иногда помогая матери на работе по найму. Выделенная им земля, на которой так ничего и не посадили, снова заросла травой и мелким кустарником. Простояв более трех лет неиспользованным, этот участок был передан Макиенкам.
Василь решил сначала разработать целинный участок. Каждый день он с сыновьями уходил на свое поле, и там они рубили деревья, корчевали пни, жгли их, готовя землю к вспашке. Работая с отцом, Никита и Матвей с любопытством поглядывали на лес, темнеющий невдалеке. Он притягивал их к себе какой-то загадочностью и таинственностью. Василь, заметив, как сыновья посматривают в сторону леса, как-то после прошедшего дождя предложил им:
— Пусть земля подсохнет немного, а мы сегодня пойдем в лес. Покажу вам тайгу да грибочков заодно пособираем немного.
Наутро, взяв корзинки, они пошли в лес. Пока шли по дороге, весело разговаривали о чем-то, поглядывая по сторонам, но, войдя под сень деревьев, мальчишки притихли. Выросшие среди херсонских степей и впервые увидавшие настоящий лес только в дороге, когда то ехали на поезде, то плыли пароходом, они слегка испугались, оказавшись в этом таежном таинственном сумраке. Заметив это, Василь подбодрил их:
— Что притихли? Не бойтесь. Лес — это кормилец. Здесь все есть, чтобы человек не пропал, не умер с голоду.
— Батько, а звери здесь есть? — спросил Никита, озираясь по сторонам.
— Конечно, есть, но они живут подальше от жилья человека да и летом сытые, сами на людей не нападают. А вот зимой без ружья здесь делать нечего, можно и с волком повстречаться, и с шатуном.
— Кто это, шатун?
— Медведь, что не спит зимой, а шастает по лесу. В это время он голодный, злой, и лучше не попадаться ему на глаза. — Внезапно Василь остановился и приложил палец к губам. — Тс-с, тихо. Вон смотрите бурундук на дереве.
— Где? — Мальчишки вытянули шеи, но ничего не увидели.
— А вон туда смотрите. Я его сейчас шугану. — Василь с шумом подошел к дереву.
Бурундук, затаившийся и с любопытством поглядывающий на них своими бусинками глаз, быстро побежал вверх по стволу и скрылся в ветвях.
— Вот он! — закричал Матвей, проследив, куда побежал бурундук, и, подбежав к дереву, стал смотреть вверх, отыскивая зверька среди густых ветвей.
— Да ладно, — засмеялся Василь. — Не ищи его. Здесь их много, еще насмотритесь.
Бродили по лесу долго. Ребятишки уже без страха забегали вперед, с интересом разглядывали каждое дерево, каждый куст. Василь видел, что любопытство победило в них робость перед незнакомой тайгой. Он постоянно им что-то показывал, рассказывал все, что сам знал. Подойдя к высокой лиственнице, Матвей, задрав голову, посмотрел вверх.
— Батъко, а это что за дерево такое высокое?
— Это лиственница, очень прочное дерево. Вот из нее я и построил наш дом. Вечно будет стоять. Крепкое дерево. — Василь с уважением похлопал по стволу. — А вот эта ягода дает живительную силу. — Василь показал на лимонник, обвивающий своими лианами белую березку.
— Попробовать можно? — Мальчишки с любопытством посмотрели на еще зеленоватые, но уже начинающие буреть ягоды.
— Рано еще. Вот как похолодает, где-то в октябре-ноябре пойдем его собирать. Надо будет на зиму заготовить побольше. Он от многих болезней помогает.
Весь день бродил Василь с сыновьями по лесу. Он давно мечтал о том дне, когда сможет вот так водить Никиту и Матвея, показывать им все, рассказывать. Глядя на мальчишек, Василь чувствовал, что наконец-то он обрел покой и семейное счастье. А то, что впереди еще девять лет ссылки, так это не так важно, главное, что семья теперь с ним и он никуда отсюда уезжать не собирается. Здесь он станет хозяином на своей земле. Теперь все его семейное благополучие зависит только от него самого. Да с такой женой, как его Марийка, не испугавшейся дальней дороги и приехавшей к нему на край света, он теперь горы своротит. А какие помощники у него растут? Василь с гордостью поглядывал на сыновей, вспоминая, как он мечтал на каторге о том дне, когда они наконец-то будут вместе.
В воскресенье, на третий Спас, Василь повел свою семью к Баркову: тот давно уже приглашал их к себе. С утра, одевшись во все лучшее, что у них было, они отправились сначала в церковь, расположенную на другом конце села. Пока дошли туда, пока отстояли заутренню, пока возвращались назад, прошло полдня и только к обеду пошли в гости.
Все семейство Барковых — это сам хозяин Пантелей Кузьмич, его жена Евдокия и две дочки, старшая Таисия, ровесница Никите, и младшая Ульянка — вышли во двор встречать гостей. Василь представил всем свою жену и детей. Евдокия, охая и удивляясь, как это Марийка не испугалась одна с детьми решиться на такой шаг, как переезд сюда, все расспрашивала ее. Марийка, стесняясь своего украинского говора, больше отмалчивалась, а Евдокия вспоминала, как в свое время они добирались сюда, с какими трудностями, опять приходя в изумление от смелости Марийки.
— А вообще-то правильно сделала, — подвела итог она. — Мы сюда нищими приехали, трудно было вначале. Тайка только народилась, а Ульянки еще и в помине не было, Пантелею все одному приходилось поднимать, а у вас вон какие помощники отцу. Видела я, как они поле корчевали. Хорошие у тебя сыны, работящие, да и мужик деловой. Он пока у нас на постое стоял, много Пантелею помогал. Золотые руки у твоего Василя.
— Да вот ссыльный он. — Марийка опустила глаза. — Как к этому люди отнесутся?
— За это не беспокойся. — Евдокия махнула рукой. — Да у нас, почитай, полсела ссыльных. Край здесь такой, всех сюда ссылают.
— Но вы-то сами переехали?
— Мы-то? Да мы с голоду бы подохли у себя в Поволжье, если бы вовремя добрые люди не надоумили переселиться сюда. Тоже, конечно, страшно было вначале, а вот видишь, как живем сейчас. Слава богу, все у нас есть: и земля, и хозяйство, и дети сыты, обуты. Жить можно. Земля здесь добрая, только работать на ней надо, не лениться — и все воздастся.
Разговаривая, женщины вошли в дом, а мужики остались на крылечке, посидеть, покурить. Никита с Матвейкой, потупясь, стояли во дворе, не решаясь заговорить и боясь, что их не поймут. Тогда бойкая Тайка первая подошла и заговорила:
— Меня Тайкой зовут, а это моя сестра Ульянка. А тебя как? — спросила она Никиту, видя в нем старшего.
— Микита, а це мий брат Матвей.
Улъянка рассмеялась.
— Ой, как смешно вы говорите. А вы откуда приехали? — расспрашивала Тайка.
— 3 Украины, с Херсонщины мы.
— Долго добирались?
— Да, сперва на поезде, целый месяц, а потом пароходом плыли по Амур-реке.
— Ой, как интересно! Расскажи?
Никита замялся, не зная с чего начать, о чем рассказывать, но его выручила Ульянка.
— Тась, пойдем купаться. Ты же еще вчера обещала.
— Да подожди, не канючь! — Тайка одернула сестру, но потом сама спохватилась. — А и правда, мальчики, пойдемте на озеро
— Конечно, пойдем. — Никите хотелось перед Тайкой казаться взрослым и солидным, но без разрешения родителей он все равно не мог уйти. — Надо батьке сказать.
Они подошли к крыльцу, где сидели их отцы и о чем-то разговаривали.
— Тять, мы пойдем на озеро? — спросила Тайка и, получив утвердительный ответ от отца, тут же сама обратилась к Василю: — А можно ваши мальчики с нами пойдут?
— Конечно, сходите, погуляйте, только недолго.
Когда ребятня выскочила со двора, Василь, посмотрев им вслед, сказал Пантелею:
— Шустрая у тебя старшая.
— Да она у меня вместо сына, — с гордостью ответил Барков. — И на охоту со мной ходит, и с мальчишками дерется заправски. Лучше бы парнем родилась.
Из двери выглянула Евдокия.
— Ну что, мужики, кончай курить, давайте проходите в дом. Пора за стол.
— Пошли, Василь, раз хозяйки кличут.
А ребятишки в это время, оживленно переговариваясь, вприпрыжку бежали к озеру. Там уже было полно ребятни. Все весело кричали, бултыхались в воде. Тайка, на ходу сбросив сарафан, прямо с берега прыгнула в воду и поплыла. Ульянка, раздевшись, осторожно зашла и осталась у берега, плавать она еще не умела. Мальчишки нерешительно остановились у воды, озираясь по сторонам. Потом Никита, видя, что на них никто не обращает внимания, разделся и осторожно зашел в воду. Матвей за ним. Чувствуя, что дальше идти опасно, там глубоко, Никита остановился. К нему подплыла Тайка.
— А ты что встал? Поплыли на середину озера. — Никита помотал головой. — Что, плавать не умеешь? — удивилась Тайка. — Никита молча опустил голову, потом повернулся и хотел уже выходить из воды, но Тайка остановила его. — Подожди, не сердись. У вас, наверное, там и речки-то не было, и озера, — догадалась она и спросила: — Что, совсем не купались?
— Купались на ставке, но он мелкий, там по пояс всего.
— А хочешь, я научу тебя плавать? — Тайка подошла к Никите и взяла его за руку. — Не бойся, это не трудно. Вот смотри. — Она легла на воду и стала показывать ему, как надо плавать.
— Но ты же не так плавала, — возразил Никита.
— Так я саженками, а ты сперва по-собачьему научись. Я тоже так училась. Давай, не бойся, только голову держи выше.
Никита лег на воду и попытался грести руками по-собачьему, но его потянуло вниз, и он, хлебнув озерной воды, вскочил на ноги, закашлялся. Тайка подбодрила его.
— Ты ногами тоже работай, вот смотри, как я. — Она легла на воду и показала ему, как надо правильно грести и руками, и ногами. — Никита, ты пробуй здесь, на мелкоте. Ногами оттолкнись от дна и пробуй плыть. Не получается снова встань на ноги и снова оттолкнись от дна. Вот увидишь, получится.
Приободренный ее словами, Никита начал смелее пробовать плавать, и вскоре у него стало кое-что получаться. Нахлебавшись воды, через некоторое время он стал уже немного держаться на воде. Матвейка, глядя на брата, тоже принялся учиться плавать. А когда Тайка, увидев, что Никита, гребя по-собачьему, уже передвигается по воде, предложила:
— Поплыли на глубину, что здесь воду мутить.
Никите было стыдно перед Тайкой, что он до сих пор не умел плавать, поэтому, ничуть не испугавшись, он без колебаний тут же согласился:
— Поплыли!
Усиленно гребя ногами и руками, он вскоре выдохся, но не подавал виду перед Тайкой, а она плыла рядом с ним, гордая тем, что вот она научила его плавать. Потом, увидев, что он уже устал, Тайка предложила вернуться, но Никита упрямо мотнул головой, еле успев выговорить:
— Плывем до середины!
Тайка удивленно посмотрела на него и молча поплыла рядом, готовая в любую минуту прийти на помощь. Наконец-то, достигнув середины озера, она твердо сказала:
— Все, хватит! Уже середина! Давай вертаемся назад, а то не доплывешь.
— Это правда середина? — спросил Никита, отфыркиваясь от попавшей в рот воды.
— Ну, конечно, середина, плывем к берегу, Никита, ну, я прошу тебя, — в отчаянии сказала Тайка, видя, что ее затея может плохо кончиться.
Развернувшись в обратную сторону, Никита посмотрел на берег, который был теперь так далеко от него, что на какую-то минуту испугался, но Тайка была рядом, и он подумал, что негоже ему, парубку, показывать слабость перед дивчиной. Решительно заработав руками и ногами, из последних сил он поплыл к берегу. Весь дрожа от усталости, еле дыша, он, выбравшись из воды, сразу повалился на траву и в изнеможении закрыл глаза, подставляя лицо под теплые лучи солнца. Тайка тоже прилегла рядом с ним, с удивлением глядя на этого упрямого мальчишку.
— А ты, Никита, настырный. Я не думала, что ты поплывешь на середину озера. Я когда плавать научилась, так долго еще у берега бултыхалась. Смелый ты, — тихо произнесла Тайка и с уважением посмотрела на него.
Никита, отдышавшись немного, сразу спросил:
— Тайка, ты научишь меня плавать саженками, как ты?
— Конечно, научу. — Тайка помолчала немного и неожиданно предложила: — Никита, давай с тобой дружить.
Она сама удивилась тому, что сказала, потому что до сих пор все мальчишки хотели с ней дружить, а сама она впервые предложила это, почувствовав, что Никита не такой, как все их сельские мальчишки, с которыми она могла и пойти куда угодно, и подраться, если надо. Тайка, не боявшаяся никого и ничего, вдруг оробела перед этим мальчишкой, увидев в нем такое упрямство и смелость, на которую способен не каждый. У них многие мальчишки, умеющие хорошо плавать, не всегда отважатся заплыть до середины озера, а этот, только научившись держаться на воде, сразу поплыл с ней и ни разу не пискнул, не заскулил, а она видела, что он из последних сил доплыл до берега.
Вернувшись домой, Матвейка похвастался:
— А мы с Никитой плавать научились!
Барков сразу сообразил.
— Это Тайка вас научила?
— Да, а еще она с Никитой плавали до середины озера.
— Как же ты плавал? — удивился Василь.
— Да по-собачьему пока, а потом Тайка обещала научить меня плавать саженками. Знаешь, батько, она здорово плавает! — восхищенно сказал Никита.
— Это не страшно? — забеспокоилась Марийка, с испугом посмотрев на Баркова.
— Вообще-то у нас не каждый на это отважится, только моя Тайка да еще кое-кто. Да ты не беспокойся, — успокоил он Марийку, видя, как она заволновалась. — С моей Тайкой ничего не случится. Она у нас девка боевая!
Возвращаясь от Барковых, Марийка видела, что все встречные сельчане приветливо здоровались с ними. Она видела, что Василя здесь все знают и относятся уважительно, несмотря на то что он ссыльный.
— Хорошие здесь люди живут. Да, Василю? — спросила Марийка, прижавшись к его плечу.
— В основном хорошие, работящие, но не все. Много и разного сброда сюда понаехало. Кого по этапу прислали, как меня, а кто сам в поисках легкой жизни. Потом сама увидишь, кто работает на земле, тот и хозяин, а кто пьянствует да ленится, тому везде плохо.
А Никита с того дня задружил с Тайкой Барковой. Пока тепло было, он почти каждый день в обед бегал с ней на озеро и к концу лета плавал уже не хуже ее. Местные мальчишки сперва втихомолку посмеивались, что Тайка «дружит с этим хохленком», но вслух боялись сказать, помня, как она умеет драться. Тайка быстро научила его правильно говорить по-русски, и вскоре он подружился с сельскими мальчишками. С Матвейкой они также были неразлучны и теперь ходили везде втроем. Чаще всего в лес, где Тайка была как у себя дома. Видя, с каким интересом Никита слушает ее и запоминает все, что она говорит, Тайка рассказывала ему про всех обитателей леса, про их повадки и хитрости.
— Тайка, а это что за дерево? Как называется? А что это за цветы такие? Что за трава? — расспрашивали ребята.
Тайка, чувствуя себя в роли учительницы, рассказывала им обо всем, что сама знала, удивляясь, что мальчишки видят все это впервые. Вскоре Никита с Матвейкой уже чувствовали себя в лесу, как дома, и в любую свободную минуту бежали в тайгу. А свободного времени становилось все меньше, потому что хозяйство Макиенков с появлением Марийки в доме стало приходить в порядок и увеличиваться. К осени у них появилась рыжая корова Зорька, птицы разной расплодилось столько, что уже тесно им было в небольшом сарае, и Василь с сыновьями к зиме стал строить большую рубленую стайку для двух коров в расчете, что на будущий год купят еще одну. Учил сыновей плотницкому делу, как его когда-то учили на каторге, старался передать сыновьям все, что сам знал и умел.
— Учитесь, сыны, всему. Жизнь — она штука большая и сложная. Любое ремесло пригодится, не на кого надеяться будет, только на самого себя да на свои руки.
Заказал Василь мужикам, что в город ездили купить ему пару небольших легких топоров, сделал удобные для детских рук березовые топорища, и теперь мальчишки сами шкурили бревна, делали пазы, постигали на деле всю плотницкую науку. По первому снегу уже поставили стропила. Чтобы не покупать доски, Василь в углу двора построил станок для распиловки бревен. Теперь они сами пилили доски. Тяжело было Никите с Матвейкой, но Василь их вдвоем поставил снизу, чтобы тянули за одну ручку пилы, а сам сверху. Не спеша, потихоньку, но работа шла, и вскоре крыша стайки покрылась новым тесом.
Марийка не могла нарадоваться, глядя на мужа и сыновей, как дружно и ловко они все это делали. Столько лет она и мечтать о таком счастье не могла, даже не представляла, что когда-нибудь они будут все вместе, у них будет свой дом, свое хозяйство, своя земля. Временами она боялась, что когда-нибудь утром проснется, и все исчезнет, как сладкий сон. По ночам она крепко прижималась к Василю, прислушиваясь, как за тонкой перегородкой сопят ее мальчишки, и успокаивалась.
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Как наступала зима, жизнь в селе менялась. Поля покрывались толстым слоем пушистого снега, и мужики из землепашцев превращались в охотников, промысловиков. Доставали ружья, припасы, настраивали силки, капканы и уходили в тайгу. Промышляли всем понемногу: и охотой, и промыслом пушнины. Пока жил Василь у Баркова, брал его Пантелей с собой в тайгу, научил выслеживать зверя, а стрелять Василь умел еще со службы, он тогда был лучшим стрелком в роте. Также научил Барков Василя разбираться в звериных следах, ставить капканы на лисицу, на соболя. Если лисицы приходили прямо к деревне и за ними не надо было далеко ходить, то за соболем надо было забираться вглубь тайги. Охота на этого хитрого зверька требовала не только умения выследить его, но и большого терпения, предосторожности при подготовке капканов. Их надо было всякий раз тщательно очистить и после этого выварить в кипящем настое хвои, чтобы не осталось никаких посторонних запахов. Василь несколько раз получал нагоняй от Баркова, когда, забывшись, брался за капкан голыми руками. У Пантелея для этого были специальные рукавицы, которые он надевал только при работе с капканами.
Хотя для охоты на соболя приходилось уходить далеко в тайгу, все равно каждый охотник держал в секрете места, где он ставил капканы. У каждого где-то в тайге была избушка-зимник, где и останавливались они на время промысла. Далеко в сопках была и у Пантелея Баркова маленькая избушка, срубленная Василем, а до этого жил Барков во время промысла в шалаше, обогреваясь костром. В первую же зиму, как взял Пантелей Василя с собой, и срубили они эту избушку, сложили в ней небольшую печку-каменку, натаскав голышей из ручья, протекавшего рядом и замерзающего только в лютые зимы. Теперь у Пантелея было где и обогреться, и переночевать, и припасы, трофеи сложить.
Ходил Василь с Барковым в тайгу, учился охотничьему промыслу, но дальше этой заимки тот никогда его не водил, потому что там Пантелей ставил свои капканы. Василю же на будущее посоветовал попробовать ставить капканы за перевалом.
— Должно быть, хорошие места там, — говорил Пантелей. — Я сам уже давно поглядываю в ту сторону. Поставь там себе заимку, вот и будет твое место.
Пока жил Василь один, его охота особенно и не привлекала, но с Барковым все равно ходил на промысел каждую зиму, помогал ему во всем, запоминая все премудрости охотничьего дела. Научился Василь снимать шкурки с тушек зверей, обезжиривать их, тщательно просушивать, чтобы потом уже дома заняться выделкой их. А выделывать шкурки Барков научил так, что они становились мягкими и эластичными, и когда Пантелей возил их в город, чтобы сдать купцам-пушнарям, то они у него брали их без придирок и платили хорошие деньги.
В первую же зиму, как зажил Василь с семьей, решил он тоже заняться охотой. Купил себе ружье, припасов, капканы. В первую же ходку взял с собой Никиту как старшего. Загрузили они санки всем необходимым, встали на лыжи и пошли в лес. Санки тянули по очереди, перекинув длинную лямку через плечо. Василь, конечно, мог бы и сам всю дорогу тащить эти санки, но он хотел, чтобы сын приучался ко всему, чтобы знал: это не прогулка по лесу, а нелегкий труд охотника-промысловика.
Как когда-то советовал ему Барков, решил Василь пойти за перевал. Путь неблизкий, зато там никого не должно быть. В первый день они дошли до Пантелеева зимовья. Переночевали там, а утром, как только рассвело, двинулись через сопки. Тяжело было по первому, еще рыхлому снегу подниматься вверх. Василь видел, что сын уже устал и еле передвигает ноги, но ни разу не пожаловался, не попросил сделать привал. «Упрямый, черт! — с гордостью подумал Василь. — Этот в жизни не пропадет». На самой вершине он остановился. Никита тоже встал рядом, тяжело дыша.
— Посмотри какая красота-то вокруг! — Василь повел рукой вокруг себя, показывая сыну заснеженные сопки, уходящие вдаль, в синюю морозную дымку — Земли сколько! Вот богатство-то! Живи и радуйся.
Осмотревшись сверху, Василь выбрал место, где будут ставить зимовье, и, они стали спускаться на другую сторону перевала. Вниз дорога пошла легче, только санки теперь забегали вперед, и надо было их сдерживать, чтобы не укатились и не перевернулись. Никита раскраснелся от быстрой ходьбы, снял рукавицы, от его рук шел пар. Ему стало радостно от солнечного морозного дня, от той свободы, которую он почувствовал, стоя на вершине горы над всем этим лесным заснеженным простором.
Выбрав удобное место на берегу еще не замерзшего таежного ручья — его Василь сверху заприметил — охотники разложили костер, заварили крепкий чай, достали припасы и плотно поели.
— Батько, а где мы ночевать будем? — допытывался Никита.
— Сначала сделаем небольшой шалаш, а с завтрашнего дня начнем рубить лес для избушки. Будем строить зимовье. — Он оглянулся и, выбрав место для шалаша, показал его Никите: — Расчисти здесь небольшую полянку от снега.
Срубив несколько тонких прямых деревьев, Василь сделал каркас, потом обложил его сверху сосновым лапником, и получился теплый, непродуваемый ветрами шалаш. Пол в шалаше тоже застелили толстым слоем лапника — вот и мягкая постель. Потом перенесли туда все вещи, вход закрыли пологом, взятым из дома. В шалаше стало тепло и уютно.
Пока обустраивались, стало темнеть. Василь подложил в костер дров, подвесил чайник. Когда чайник закипел, он заварил чай, разлил по кружкам, достал кусок пирога, испеченного Марийкой им в дорогу, и уселся с сыном ужинать. Прихлебывая горячий чай, размечтался:
— Вот построим избушку и будем каждую зиму сюда приходить. Зверья здесь достаточно, я следов много видел. Завтра надо будет на приманку настрелять рябчиков или кого другого. Надо капканы ставить, что зря время терять. А как дом поставим, и для коня надо будет сарайку сделать, — размечтался Василь.
— Батько, для какого коня? — не понял Никита.
— Для нашего, сынку, для нашего. Я думаю, что к весне надо купить коня. Нам теперь без него не обойтись. Земли-то видел, сколько нам дали. Весной будем пахать, сеять, а как без коня? Тяжело будет. Заживем, сынку, хорошо, только работать надо, не лениться. Ну ладно, давай заканчивать чаевничать, пора спать. Завтра с утра за работу.
Василь положил в середину костра большую чурку, потом подгреб к ней уголья, чтобы костер не разгорался, но всю ночь тлел понемногу. Забравшись в шалаш, они с сыном прижались друг к другу и укрылись сверху одеялом. Никита долго не мог заснуть, прислушиваясь к шуму верхового ветра, к каждому шороху.
— Батько, — шепотом позвал он, — а звери здесь есть?
— Есть, конечно, но они сейчас тоже спят и не шастают по ночам.
— А если какой-то не спит и придет к нам? — допытывался Никита
— А у нас костер потихоньку горит. Звери огня боятся и не подойдут.
— Батько, а ружье ты приготовил?
— Ну конечно, вот оно рядом со мной, так что спи спокойно.
Утомленный дневным переходом, Никита крепко заснул, а Василь спал чутко, просыпаясь от каждого шороха и прислушиваясь к каждому постороннему шуму. «Надо срочно избушку делать», — думал он, снова засыпая.
Как только чуть-чуть забрезжил рассвет и первые лучи света стали пробиваться сквозь частокол густых деревьев, Василь проснулся и осторожно, чтобы не разбудить сына, вылез из шалаша. Костер давно прогорел и потух. Василь набрал сухих веточек, сложил шалашиком, внутрь положил сухой мох и поджег. Когда ветки стали разгораться, он подложил дров, припасенных с вечера, и, подождав, когда огонь занялся в полную силу, взял чайник, пошел к ручью. Осторожно ступая в рыхлый снег на берегу, чтобы не провалиться, он подошел поближе к воде. Весело журча в лесной тиши, ручей бежал по каменистой россыпи, состоящей из мелкой гальки и более крупных валунов, раскиданных вдоль его берегов. Василь присмотрелся, поковырял палкой дно ручья и увидел, что оно песчано-глинистое, как раз то, что ему и надо было. «Пока мороз не ударил, надо глины набрать да камней для печки», — подумал он. Набрав воды, он вернулся к костру, повесил чайник и полез в шалаш, чтобы достать что-нибудь съестного. Никита уже проснулся, но не хотел вылезать из-под одеяла.
— Кончай ночевать! — Василь весело потряс его. — А ну-ка, сынку, вылазь да пробежись немного, будем чай пить и за дело.
После завтрака, взяв топоры да ружьё, они отошли подальше от шалаша. Василь посматривал на стройные сосны, все не решаясь, которую из них первой срубить для избушки. Пока выбирали деревья для рубки, вспугнули двух рябчиков. Вскинув ружье, Василь влет подстрелил одного из них.
— Ну вот, это нам на приманку пойдет.
Василь показал сыну, как подрубать дерево, с какой стороны валить его.
— Давай, сынку, с Богом! Руби это дерево, а я отойду подальше, другое буду валить.
Вскоре в утренней тишине леса застучали два топора. Целый день они валили деревья, обрубали сучья, вдвоем подтаскивали их к площадке, заранее очищенной от снега. Потом вместе, весело переговариваясь, шкурили их. Пока рубили лес, вспугнули еще несколько рябчиков, подстрелив их. Теперь можно было идти ставить капканы. Отложив это на завтра, решили к концу дня положить окладный венец. Заготовили лежки из комлей деревьев, выбрали бревна потолще и, только уложив нижний венец, присели отдохнуть и поесть.
Переночевали опять в шалаше. Никита, утомившись за день, уснул сразу. Василь, довольный проделанной работой, жалел только о том, что дни стали совсем короткие. Немного поворочавшись, тоже вскоре заснул.
Наутро, взяв капканы, рябчиков на приманку, они пошли по распадку подальше от своей стоянки. Василь по пути показывал Никите различные следы на снегу, учил его, как различать их, как прочитать по следам, что зверь задумал, где он просто «крутил петли», а где его истинный след, по которому надо идти.
Поставив несколько капканов на соболиных тропах и замаскировав их, Василь развесил приманку чуть позади капканов. Затем, повернув назад, они замели свои следы и ушли. На обратном пути насобирали мох с деревьев, утрамбовав его в мешки. Остаток дня занимались постройкой дома. Никита, уже немного освоивший плотницкую науку, теперь во всем помогал отцу на равных: сам подрубал пазы, готовил шипы. Василь только следил, чтобы все было правильно сделано, и потихоньку довольно посмеивался, видя, как сын с интересом и любовью орудовал топором. Углы рубили в «обло», чтобы не продувало, сразу прокладывая пазы мхом, венцы ставили на шипы — словом, делали все добротно и крепко. К концу дня уже были уложены несколько венцов.
На следующий день, с утра, проверив капканы, Василь принес первую добычу: двух соболей и большую рыжую лисицу. Сняв шкурки, он зачистил их и подвесил сушиться. Первые охотничьи трофеи, добытые им самостоятельно, вселили в него веру в успех всех дел, задуманных им. А задумал он ни мало ни много, а быть хозяином на своей земле. Глядя на зажиточных односельчан, Василь видел, что только каждодневным трудом можно добиться всего, что захочешь. Его не смущало, что он еще долгие годы будет считаться ссыльным и не сможет выезжать далеко от села, к которому приписан. Самое главное — то, что теперь с ним была Марийка, а с такими помощниками, как его сыновья, он и горы своротит.
Через день Василь, проверяя капканы, подстрелил большого лося. Разделав его, они с Никитой на санках привезли мясо к своему зимовью и, заморозив его, подвесили на деревьях, повыше от зверья. Теперь едой они обеспечили себя надолго. Потроха Василь пустил на приманку для соболей. Прошло несколько дней, пока они достроили домик и переселились в него из шалаша. Внутри сложили печь-каменку, топившуюся по-черному, и стало там хоть и дымно, но тепло.
— Ничего, сынку, на следующий год печь перекладем, сделаем с трубой, как положено быть, — размечтался Василь. — Да и избушку огородить надо будет от зверья всякого.
— Батько, а мы на следующий раз Матюшу возьмем с собой?
— Конечно, пусть тоже приучается. Вот подождите немного, я вам еще и ружья куплю.
— Настоящие?! — Глаза Никиты загорелись радостным блеском.
— Ну, конечно, настоящие. — Василь рассмеялся. — Будете сами охотиться. Погоди, сынку, заживем скоро не хуже того пана. Все у нас будет. Только трудиться надо, ленью ничего не добудешь. Конечно, можно зиму и дома на печи просидеть, а можно и в тайгу пойти, поохотиться. Вот шкурки сдадим — и деньги будут, коня купим. Без коня нам теперь не обойтись. Весной поле свое вспашем, хлеб посеем, а будет урожай хороший, значит, и доход будет. Тут, сынку, как ни крути, а хочешь хорошо жить, то надо круглый год работать.
Прошло еще несколько дней, и Василь с сыном засобирались домой. Возвращались той же дорогой, через заимку Баркова. Тянули по очереди санки, груженные мясом сохатого да двух коз, подстреленных Василем перед самым уходом. Василь видел, что за эти дни сын как-то повзрослел, окреп, даже рассуждать стал, как взрослый. Подходя к заимке Баркова, Василь издали увидел дымок, вьющийся над домиком.
— Вот и Пантелей Кузьмич тоже промышляет. Здесь мы немного отдохнем, а завтра с утра домой пойдем.
Не доходя до заимки, они увидели, как к ним навстречу выскочила собака Барковых — лайка Ночка. Звонко залаяв, она подбежала к ним и, узнав Василя с Никитой, весело замахала хвостом, повернула назад. Из домика вышла Тайка и остановилась, всматриваясь, кто это подходит. Узнав Никиту с отцом, она радостно заулыбалась и пошла навстречу.
— Ну, здравствуй, Тайка. — Василь поздоровался с ней, как со взрослой. — Где отец-то, промышляет?
— Ушел капканы проверять. Да вы проходите в дом, погрейтесь. Скоро отец придет, — сдержанно ответила Тайка, а сама, сверкая глазами, радостно поглядывала на Никиту.
Никита хоть и обрадовался встрече, но, сдерживая свои чувства, степенно, как и подобает таежнику, подошел к ней. Тайка ему раньше рассказывала, что отец берет ее на охоту, но он не очень-то и верил этому, думал, что сочиняет девчонка, покрасоваться хочет, привирает, а оказывается, она не врала. Ему стало совестно за свои мысли. Никита неловко потоптался на месте и сказал:
— А я вот тоже с батькой промышлять ходил.
Поставив сани, Василь, обметав с обуви снег голиком, стоящим у двери, вошел в дом. Никита с Тайкой остались стоять во дворе, радостно поглядывая друг на друга.
— Вы уже домой идете? — спросила Тайка. — Никита кивнул. — А где промышляли?
— Вон, за перевалом. — Никита махнул рукой в сторону сопок, с которых они только что спустились.
— А где вы там жили? Что, все это время на снегу спали? — Тайка с удивлением смотрела на Никиту.
— Зачем на снегу, мы с батькой дом построили, — ответил он с гордостью, зная, что и он причастен к этому делу.
— Вот посмотреть бы. — Тайка перевела взгляд на сопки, манящие своей таинственной синевой. — Никита, а ты меня когда-нибудь сводишь туда? — попросила она.
— Конечно, свожу.
— Правда?!
— Ну, я же сказал, значит, свожу, — твердо ответил ей Никита.
— А мне отец запретил всем говорить, где у нас заимка.
— Но моему-то батьке он сам показал, они же друзья, значит, и я тебе потом покажу нашу заимку, мы ведь тоже с тобой друзья.
Неожиданно Ночка залилась радостным лаем и побежала куда-то.
— Отец идет, — обрадовалась Тайка. — Ночка всегда его так встречает.
Вскоре они все вчетвером сидели в теплом домике и ужинали. Тайка приготовила пшенную кашу, заправленную большими кусками мяса дикого кабана. Пантелей Кузьмич расспрашивал Василя о первом промысле: как устроились, как удача, не обошла стороной?
После ужина Барков с Тайкой взялся зачищать принесенные шкурки, Василь с Никитой стали помогать им. Быстро все переделав, мужики перекурили и сели еще чаевничать, а Тайка потянула Никиту.
— Пойдем, выйдем, что в избе сидеть-то.
Увидев, что они засобирались, Барков предупредил:
— Далеко не отходите. Я уже который день следы волчьи вижу.
— Ладно, тять, мы здесь, у заимки, походим, — успокоила его Тайка.
Одевшись, Никита с Тайкой вышли во двор. Пока ужинали да занимались шкурками, стало уже темно. В тайге ночь наступает быстро и как-то неожиданно. Только-только стало смеркаться, и вдруг резко наступила темнота, все притихло, только слышно потрескивание деревьев от мороза да скрип снега под ногами. Эта таинственная тишина и темнота не пугали ребят. Они вышли за ворота и потихоньку стали бродить недалеко от заимки. Верная Ночка вертелась возле них, готовая учуять любой посторонний шум или запах. Никита с восторгом рассказывал Тайке о своем первом походе в зимний лес, о первом промысле, о том, как они с отцом строили дом.
— А знаешь, Тайка, если подняться на те сопки, — он показал рукой в сторону перевала, за которым они были, — там, сверху, такая красотища! Станешь на самой вершине и смотришь вдаль, а там сопки, сопки, как волны, уходят далеко-далеко. Мне даже захотелось, как птице, подняться еще выше и полететь за те дальние сопки, посмотреть, что там за ними. Может, край земли? Мы когда с мамкой ехали сюда, то все говорили, что на край земли едем. А это правда, что здесь где-то край земли?
— Не знаю. — Тайка пожала плечами. — Говорят, он дальше, край земли-то, а за ним море-океан, большое-большое, земли не видать.
— Слышь, Тайка, а давай, когда вырастем, дойдем до края земли, так хочется увидеть его.
— Давай, Никита. С тобой можно пойти, ты не побоишься.
Увлеченные своими наивными мечтами, они еще долго бродили вокруг зимовья. Уже и Ночка поскуливала, хотела уйти, но не могла без разрешения, а они все ходили и говорили, говорили. Потом Тайкин отец вышел из дома и крикнул их, чтобы шли спать.
— Вы еще долго пробудете здесь? — спросил Никита.
— Отец говорит, еще с неделю.
— А мы завтра уже домой идем. Батько сказал, что на первый раз хватит.
Наутро, как только начало светать, Василь поднялся сам и разбудил Никиту. Проснулись и Тайка с отцом. Быстро растопив печь и закипятив чайник, Тайка по-хозяйски покормила всех, потом вышла проводить Никиту с отцом. Выйдя со двора, они встали на лыжи, Василь перекинул лямку санок через плечо, ружье отдал Никите, тот с достоинством закинул его за спину и, попрощавшись, пошли по скрипучему утреннему снегу. Отойдя от зимовья, Никита оглянулся и помахал Тайке рукой. Она тоже махнула ему. Потом он еще несколько раз оглянулся, она все стояла и смотрела им вслед, пока они не скрылись за деревьями.
Марийка еле дождалась, когда муж с сыном вернутся из тайги. Все дни, пока их не было, она молилась Богу, чтобы ничего с ними не случилось. Ей уже казалось, что Василя с Никитой не было целую вечность. Она сама первый раз видела столько снега и впервые в жизни ощутила, что такое настоящий мороз, когда стынет все: и лицо, и руки, и ноги. А каково им там, в лесу, ведь и укрыться-то негде. Уже в который раз она жалела, что отпустила их, особенно Никиту. Для него ведь это тоже первая зима. И только дела по хозяйству немного отвлекали ее от черных мыслей. Матвейка помогал ей во всем. Он помнил наказ отца и поэтому с раннего утра уже сам находил себе работу, не дожидаясь, пока мать скажет ему, что делать. Сам почистит в стайке у коровы, сам задаст сена, вынесет пойло, занесет дров в дом, потом наносит воды полную кадку, словом, весь день в заботах, так что и про гулянье забыл. Марийка, глядя на него, не могла нарадоваться: сыновья растут трудолюбивыми, не отлынивают ни от какой работы по хозяйству. Так проходили дни, а по вечерам, ложась спать, она долго не могла заснуть, вглядываясь в морозное окно, и все думала о Василе и Никите. Как они там?
А они вернулись веселыми и радостными. Марийка, не стесняясь детей, кинулась мужу на грудь и расплакалась. Он обнял ее, успокоил:
— Да что ты? Все хорошо. Что ты плачешь?
— Испереживалась я вся, Василю, вот и расплакалась.
Никита подошел к матери и неловко обнял ее.
— Что ты, мамо? У нас все хорошо, вон целые санки пушнины привезли.
— Ох, охотнички вы мои, раздевайтесь, сейчас кормить вас буду.
— Подожди кормить. Баньку бы нам сперва, а уж потом за стол. Ну-ка, Матюша, пойди, растопи баньку.
Матвейка с Никитой выскочили из дома и побежали топить баню. Василь устало присел, посмотрел на Марийку.
— Ну, как вы тут без нас жили? Как с хозяйством управлялись?
— Ой, Василю, так с нашим Матюшай можно оставаться. Он же мне и делать-то ничего не давал. Я только корову подою да обед сварю, а все остальное он сам. Хорошие у нас сыны. — Марийка прильнула к мужу. — Я соскучилась по тебе, Василю, а тебя все нет и нет.
Василь ласково обнял жену и крепко прижал к себе.
— Это тебе спасибо за сынов, что вырастила их такими. Когда меня угнали, они же еще совсем малыми были. Знаешь, я когда был один эти шесть лет, все думал, какими они вырастут, наши сыновья. Все боялся, что ты изнежишь их, без отца ведь росли.
— Ну и как? — Марийка хитро посмотрела ему в глаза.
— Молодец ты у меня, хороших сынов воспитала. Никита вон уже настоящим охотником стал. Уже сам и капканы ставит, и шкурки снимать научился. А на лыжах знаешь, как бегает? Я за ним не угонюсь.
Вскоре прибежал Матвейка.
— Батько, мамо, идите в баню, а мы с Никитой потом, после вас.
— Ну, пойдем, раз сын зовет. — Василь поднялся, Марийка за ним. Он обнял ее, в порыве чувств поднял на руки и, восторженно глядя ей в глаза, сказал: — Если бы ты знала, как я сейчас счастлив.
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Богата Приамурская земля. Много народа переселилось на берега Амура и Зеи, в приамурские леса и степи. Кого-то привезли сюда принудительно для отбывания каторги и ссылки, а кто-то ехал в эти края в поисках лучшей жизни. Отбывшие срок наказания оставались на Приамурской земле на правах ссыльнопоселенцев и через некоторое время переводились в разряд вольных поселенцев, имея возможность приписаться к крестьянским обществам, получая при этом земельный надел. Обжившись на новых землях, многие пускали корни и оставались здесь жить навсегда, не думая о возвращении.
Кроме ссыльных и каторжан ехал на Дальний Восток народ с России, Украины и Белоруссии по вольному найму. Неприветливо встречала переселенцев суровая и дикая Приамурская земля. Много сил надо было приложить, чтобы она стала землей-матерью, землей-кормилицей. Но не все переселенцы ехали с надеждой на лучшую жизнь. Кто-то ехал и в поисках легкой жизни, ожидая, что их здесь ждут молочные реки и кисельные берега.
Дугины так и не обзавелись своим хозяйством. Лишившись надела, они продолжали жить тем, что зарабатывали по найму у зажиточных крестьян. Глава семейства Митрофан Дугин долгое время мотался в город на сезонные заработки. Каждый раз, возвращаясь, устраивал пышное застолье, собирая всех пьяниц и бездельников. Пьянка эта продолжалась по несколько дней, пока Митрофан не спускал все, что заработал. Потом ему каждый день надо было опохмелиться, и так продолжалось до следующей ходки на заработки.
Как-то староста пытался усовестить Митрофана. Зайдя во двор Дугиных, Пров Емельянович осуждающе покачал головой. Со всех дыр и щелей сквозило убогостью и неухоженностью. Заходить в дом, откуда доносились пьяные голоса, он не стал, а попросил выглянувшего Николку позвать отца. Ждал долго. Наконец на шаткое крыльцо, покачиваясь, вышел Митрофан и, увидав старосту, пьяно осклабился, развязно поклонившись, пригласил его в дом:
— Заходи, Пров Емельянович, гостем будешь!
— И долго ты, Митрофан, будешь еще пить-гулять? Полсела вон споил. Не надоело еще?
— А я на свои гуляю! Заработал, не украл!
— И не стыдно тебе? Здоровый мужик, работящий, не спорю, но ведь сына-то не приучил к труду. Ты посмотри, как ты живешь? Ни хозяйства, ни добра — все пропиваешь. Дом скоро завалится, а тебе и дела нет до того.
Хозяйства, кроме рыжей дворняги и облезлого кота, Дугины так и не завели. Дом без ухода и ремонта покосился и стал похож на своего пьяного хозяина. Крыша прохудилась в нескольких местах, и в дождливую погоду капало с потолка. Николка несколько раз лазил на крышу, что-то там чинил, латал, но вскоре и ему это надоело. Так и жили, подставляя тазы да ушаты под домашнюю капель.
Митрофан однажды не вернулся из своих походов на заработки, сгинул где-то и больше о нем не было ни слуху ни духу. Пелагея с Николкой так и работали то у одного хозяина, то у другого, лишь бы прокормиться, а заводить свое хозяйство Николке не хотелось. Он жил одним днем, не думая о будущем. Как и его отец, Николка проводил все свободное время в праздности да гулянках. Научился хорошо бренчать на балалайке и стал первым заводилой на всех вечерних посиделках. А языком «бренчал» не хуже своей балалайки, но все равно девчата его всерьез не воспринимали. Но вдруг неожиданно Николка женился. В жены взял дочку такого же безземельного сельчанина Харитона Палкина. Лизе Палкиной в ту пору только-только исполнилось шестнадцать лет, но прошел слушок, что беременная она от Николки. Чтобы прикрыть позор, родители Лизы настояли, чтобы женила Пелагея своего сына-распутника на их дочери. Быстро сыграли свадьбу, и привел Николка в дом молодую жену, а вскоре и сын родился у них, Константином назвали.

Часть 2
Сыновья
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Семнадцатый год пришел в Приамурье морозным и снежным. В Семиозерках все дома засыпало толстым слоем мягкого, пушистого снега. Казалось, село замерло и спит под этим белым, теплым одеялом, но с рассветом выходили люди, разгребали насыпавшиеся за ночь сугробы, протаптывали тропинки. Лошади, взрывая копытами рыхлый слой снежного покрывала, легко, без натуги, таща за собой сани-розвальни, прокладывали тянущуюся из-под широких полозьев колею. И вновь в селе все оживало, суетилось, принося каждый день новые заботы и хлопоты. Все шло своим чередом, и казалось, ничто не изменит мирную жизнь далекого приамурского села.
Где-то уже громыхала мировая война, и Василь Петрович с Марийкой с тревогой посматривали на сыновей, ожидая, что вот-вот их заберут на службу и погонят на войну, как многих других парней из их села. На некоторых уже пришло извещение о смерти, горе поселилось во многие дома, но Никиту и Матвея пока не трогали.
А парни выросли на загляденье. Высокие, статные, широкоплечие с русыми чубами над открытыми крестьянскими лицами. Только по характеру были разными, как небо и земля. Если Никита был спокойный и рассудительный, то Матвей, в противоположность ему, вспыльчив и несдержан в своих делах и словах, за что частенько ссорился и дрался с сельскими парнями. Никита же любую ссору старался замирить и уладить. Но между собой жили очень дружно, никогда не ссорились, уступая друг другу. Дома по хозяйству были первыми помощниками родителям.
Хозяйство у Макиенков к тому времени было уже немалое. Кроме поля, где выращивали хлеб, был у них большой огород, который Василий Петрович с сыновьями распахал вдоль балки и выращивал там все овощи, какие только росли в этих краях. Возле дома Василий Петрович развел сад. Ему всегда хотелось иметь дом с садочком, чтобы выйти вечером и подышать свежим воздухом, напоенным ароматом яблок и груш. Конечно, это были не те яблоки и груши, что у них на Херсонщине, но постепенно они привыкли к дальневосточным фруктам и выращивали их столько, что заготовляли на зиму, делали «сушку» для компотов и кое-что даже вывозили на продажу. Держали Макиенки к тому времени двух коров, несколько поросят, птицу разную: кур, гусей уток. Но самое главное — теперь у них были свои лошади: гнедой жеребец Черныш и рыжая кобыла Карька. Целые хоромы выстроил им Василий Петрович. Только заимев коней, он почувствовал, что стал настоящим хозяином. Наконец-то исполнилась его мечта: он работает на своем поле, у него свое хозяйство, налоги платит исправно и еще доход кое-какой имеет.
Первое время никак не могли Василий Петрович с Марийкою привыкнуть к приамурскому климату, когда до середины лета на полях все высыхает без дождей, а потом все заливает ливневыми потоками. Как сохранить посевы до дождей, не дать погибнуть под палящими лучами солнца, как и чем напоить растрескавшуюся от постоянной жары землю?
Совсем отчаялся Василий Петрович, когда в первый год большая половина посевов погибла от засухи. Кто жил у озер, у тех была вода для полива, а много ли натаскаешь воды из почти пересыхающего в эти жаркие дни ручейка? Но заметил он, что даже в самую жару ручей все равно не пересох до конца, видно, подпитывался он подземными ключами со дна озера, из которого вытекал. Вырыл Василий Петрович небольшой приямок прямо в русле ручья, и стал он наполняться водой. Сколько за день вытаскают они воды на огород, столько за ночь и наберется. Это немного приободрило его, а уж как пошли дожди и забурлила вода в ручье, разлившемся размером до небольшой речки, вот тут и пришла к нему мысль о запруде, чтобы задержать этот поток воды, не дать уйти всему.
Долго он выбирал место, продумывая, как построить запруду, как укрепить ее, чтобы сдержать большой напор воды. Продумал и то, как сбрасывать лишнюю воду во время половодья. Не знал Василий Петрович ни правил постройки плотин, ни расчетов, а умом крестьянским все определил да прикинул, какой высоты и толщины надо запруду делать, какой затвор поставить для сброса лишней воды. Даже прикинул примерно, на сколько вода поднимется, и выходил у него из этого большой прок, потому что не только он один, но и полсела могли бы пользоваться тогда этой водой, все, кто жил неподалеку от балки.
Незаметно за трудами и заботами подошла осень. Закончили с уборкой небольшого пока урожая, часть которого теперь надо было сдать за налоги, часть оставить себе, намолоть муки, а что-то и оставить на семена на будущий год. Овощи с огорода заложили в подполье, засыпав картошки, засолив на зиму бочонок огурцов да капусты заквасили. Конечно, на будущее Василий Петрович мечтал вырыть большой погреб во дворе, чтобы были там запасы всего на весь год, а не только на зиму.
Закончив со всеми осенними делами, пошел Василий Петрович к старосте посоветоваться насчет запруды. Пров Емельянович, узнав, зачем пришел к нему Василий Петрович, провел в дом, усадил его и внимательно выслушал. Дорохову нравился этот ссыльный. Он видел в нем крестьянскую хватку, видел, что Макиенко обосновался в Семиозерках не на время, а основательно, навсегда, по-хозяйски. Сейчас он сосредоточенно слушал его, вникая во все тонкости, что тот рассказывал ему.
— Хорошее дело ты задумал, Василий Петрович, — проговорил Дорохов, когда Макиенко закончил говорить. — И чем же я могу помочь тебе?
— Разрешение мне надо на порубку леса, да потом, попозже, коня бы для вывоза бревен, а уж остальное я сам смогу. У меня вон, видели, какие два помощника есть, — с гордостью сказал Василий Петрович про сыновей.
— Разрешение мы тебе дадим да и с лошадьми поможем. Сколько тебе надо леса и какого?
— Ну, листвяк, конечно, нужен в этом деле, он долго может в воде стоять. А сколько? — Василий Петрович назвал цифру, которую он сам заранее подсчитал.
— Да, немало, конечно, но леса у нас много, не жалко для доброго дела. Я с лесничим порешу этот вопрос.
В ту же зиму Василий Петрович с сыновьями кроме охотничьего промысла занялся и заготовкой леса для будущей запруды. Рубили в основном лиственницу, на морозе крепкую, как камень. Хорошо еще, хоть лесничий указал деляну на порубку недалеко от села, меньше времени тратилось на дорогу, да и вывозить потом было ближе. Все село уже знало, что задумал Василь Макиенко. Кто-то всерьез отнесся к его затее, а кто и посмеивался втихаря, дескать, «чудит хохол».
Всю весну и лето Василий Петрович с сыновьями в свободное от работы на поле и по хозяйству время строил плотину. Работали от зари до зари. Все домашние дела легли на плечи Марийки, но она верила в то, что у мужа все получится. Раз Василь взялся за что-то, обязательно сделает. А Василий Петрович торопился. Пока не было дождей и ручей представлял из себя тоненькую струйку воды, надо было успеть сделать плотину и забить ее бутовым камнем, щебенкой, чтобы будущий напор воды не смыл эту запруду, как щепку. Камня по склонам балки было много, возить издалека не пришлось. С лошадьми опять помог Дорохов, да Барков в свободное время запрягал свою лошадь и помогал. Все понимали, что, не успей Макиенко укрепить плотину к большой воде, и все труды окажутся напрасными.
На случай большого подъема воды Василь Петрович сделал два затвора для спуска лишней воды. Затворы ходили по пазам вверх-вниз и поднимались воротом, легко, без напруги. Казалось, все предусмотрел Василий Петрович, все учел, но все равно с тревогой ждал первых дождей. Когда перекрыли ручей, то вода даже в том небольшом количестве стала потихоньку собираться на дне оврага в небольшое озерцо. А как пошли дожди, то Василь Петрович не спал ни днем ни ночью, сперва открыв один затвор, а потом, видя, что вода стремительно поднимается, открыл и второй. Вскоре на краю села, где когда-то проходила балка, образовалось восьмое рукотворное озеро.
Некоторые злые языки уже поговаривали, что Макиенко задумал затопить все село. «А что ему, варнаку каторжному? Дальше уже не сошлют». Доходили эти слухи и до Василия Петровича, но он только посмеивался, видя, что природа подчинилась ему и теперь он сам регулирует уровень воды в своем озере.
На следующее лето мальчишки уже купались в этом озере, а вскоре там и рыба завелась. Сперва Никита с Матвеем запустили туда мальков ротана и пескаря, вылавливая их в озерах. Потом кто-то и карасей запустил. Через несколько лет рыбы в озере стало видимо-невидимо, и многие сельские мальчишки просиживали с удочкой на берегу озера, созданного руками человека. Конечно, к зиме уровень воды сильно опускался, но весной, с таянием снегов, вода опять поднималась, и теперь ее хватало на поливы даже в самое жаркое и засушливое лето.
Василий Петрович за эти годы стал чувствовать себя уверенно. Он теперь твердо стоял на земле, чувствуя себя полным хозяином. У него было все, о чем он когда-то мечтал: своя земля, потому что он ее уже не арендовал, а давно выкупил; большая усадьба, огороженная забором с резными воротами. Василий Петрович чувствовал, что дом, построенный им когда-то, будет мал, как только задумают сыновья жениться. Поэтому заготовил он леса и на пристройки к дому для обеих сыновей. А, кажется, все шло к тому, потому что Никита уже давно приходит домой поздно, и Василий Петрович с Марийкой знали, что все время он проводит с Тайкой Барковой, да и Матвей уже с кем-то погуливал до полночи.
Никите с самого первого дня, как он приехал и познакомился с Тайкой, понравилась эта девчонка. Она была не такая, как другие, которых он знал. Когда-то она научила его плавать, ходила на охоту со своим отцом, дралась с мальчишками, словом, была «настоящим парнем». Он дружил с ней, как если бы дружил с кем-то из сельских парней, доверяя все свои тайны. Все свободное время они проводили вместе. Он уже без стеснения бегал в дом к Барковым, да и Тайка приходила к Макиенкам, как к себе домой. Уже за спиной стали называть их «жених и невеста», на что Никита злился, не понимая, к чему эти наговоры.
Но время пролетело быстро, и Никита вырос в высокого, красивого парня, а Тайка вдруг из озорной нескладной девчонки превратилась в стройную, красивую девушку с тонкой талией и высокой грудью. Она также во всем помогала отцу, ходила с ним на промысел, знала все охотничьи тропы, метко стреляла из ружья и без устали могла гонять изюбра по лесу. На своих охотничьих коротких лыжах, подбитых оленьим мехом, она бегала быстрей отца. Словом, была первая и незаменимая помощница отцу, но Пантелей Кузьмич с грустью стал замечать, как загораются Тайкины глаза при виде Никиты Макиенка. Он понял, что скоро останется без помощницы, а младшая дочь больше льнула к матери.
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Многие семиозерские девчата засматривались на Макиенковых парней. И если Никита, кроме Тайки, ни с кем не дружил, то Матвей, не обижая никого из них, гулял со всеми. Его постоянно видели то с одной, то с другой, но ни с кем он долго не загуливался: проводит разок-другой с посиделок, потискает немного да и к другой переметнется. Сельские парни, зная его вспыльчивый характер, старались не связываться с ним, но иногда и до драки доходило, если чья-нибудь зазноба вдруг прилипала к нему. Матвей умел постоять за себя, живя по принципу: «С кем хочу, с той и гуляю». Сам никогда ни к кому не навязывался, поэтому и чувствовал себя всегда правым в любой драке. Да и обиженные успокаивались вскоре, зная, что Матвей по отношению к девчатам ничего плохого не допускал. Дома отец с матерью посмеивались, что догуляется он вот так со всеми и останется один, на что Матвей отшучивался, что еще не выбрал себе никого. Но полгода назад случилось непредвиденное.
Однажды теплым летним вечером Матвей никуда не пошел. Мать встревожилась: «Не заболел ли?» Матвей отшутился, сказав, что надоели ему гулянки. Посидев немного, Матвей пошел спать на сеновал, оборудованный на чердаке амбара. Летом братья всегда спали там: в избе душно да и поговорить можно было с братом хоть о чем, не то что в доме, где за тонкой перегородкой спали отец с матерью. А уж как на посиделки стали ходить, то и вовсе удобно стало ночевать на чердаке, потому что можно было вернуться хоть в полночь, хоть под утро, все равно родители не услышат.
Когда Никита, проводив Тайку, вернулся домой и, поднявшись на сеновал, увидел, что Матвей уже дома, он удивился. Матвей же не спал, ждал брата и, когда тот улегся, он тихо спросил:
— Слышь, Никита, а ты на Тайке будешь жениться?
Никита опешил от такого вопроса. Он никогда не задумывался над этим. Тайка была для него лучшим другом, так ему казалось до сих пор и ни о какой любви он никогда не задумывался, тем более о женитьбе.
— Так что молчишь? — переспросил Матвей.
— Н-не знаю, не думал об этом. Глупости все это.
— Так вы что — еще и не целовались? — удивился брат.
— Нет, конечно.
— Ну, вы даете! Столько лет дружите, а про любовь и не говорили. Ой, Никита, хоть ты и старший брат, а как чурбан безглазый, ничего не видишь. — Да ты посмотри, как она смотрит на тебя. Да если бы на меня так… — Матвей неожиданно умолк, словно боясь проговориться о чем-то.
— А что на тебя? На тебя все деревенские девки засматриваются. Ты же сам давно со всеми перегулял.
— Да нет, не со всеми, брат, — вздохнул Матвей.
— А кто же еще остался? По ком это ты так тяжко вздыхаешь?
Матвей помолчал немного, потом неожиданно приподнялся, и в темноте заблестели его глаза.
— Понимаешь, Никита, я ведь со всеми гуляю не потому, что они мне все нравятся, а так, со зла, с обиды. — Голое Матвея задрожал. — Я ведь это делаю, чтобы Галя Дорохова меня заметила, а она как будто и не видит меня.
— Так ты влюбился в нее? — удивился Никита. — Давно?
— Не знаю, наверное, давно уже. — Матвей опять громко вздохнул в темноте.
— Ну, а что не подойдешь к ней?
— Пробовал несколько раз, а она и слушать меня не хочет, все смеется надо мной. Зато вон Катька Грушко да Наташка Дьякова мне давно в любви вечной клянутся, а на что мне их любовь, если я Галю люблю. Что мне делать?
— Я не знаю. — Никите стало жалко брата. — Ты, Матюша, не отступай, подойди к ней еще раз. А хочешь, я ей все скажу? — неожиданно предложил он.
— Что ты, не надо! — испугался Матвей. — Я сам должен сказать ей про это.
Никита слышал, как Матвей в темноте повздыхал еще немного, да и заснул, а ему не спалось. Вот и младший брат влюбился. Глядишь, скоро и женится. А то, что Галя нос воротит от Матвея, так это ненадолго, уговорит брат ее, и не таких уговаривал. Никита в темноте улыбнулся, он даже гордился тем, что его младший брат пользовался таким успехом у всех семиозерских девчат. Думая о своем брате, посапывающем рядом, Никита не мог забыть слова, сказанные Матвеем, про то, как Тайка смотрит на него. А ведь он, наверное, и вправду чурбан безглазый, если не видит этого. Лучше ее он никого не видел среди сельских девчат. Все они какие-то шалопутные, с ними и поговорить не о чем, а с Тайкой у них были общие интересы, с ней ему никогда не скучно. Ему всегда казалось, что они с Тайкой просто закадычные друзья, а о другом он никогда не думал. Никита видел ее почти каждый день, встречаясь по вечерам, а по выходным и праздникам они все время были вместе, и поэтому он просто не задумывался, почему его постоянно тянет к ней. Зимой только, когда они расходились на промысел по своим заимкам, он скучал по ней. Ему не хватало ее, некому было рассказать о том, что он увидел за день, поделиться своими впечатлениями об удачной охоте или пожаловаться на неудачу, чтобы услышать ее сочувствие. Слова брата смутили его, и Никита впервые задумался о Тайке как о девушке, которая, наверное, любит его и надеется на взаимность. А может быть, и он любит ее? Никита не мог ответить себе на этот вопрос. Он знал, что Тайка ему нужна. Без нее ему становилось скучно и неуютно даже в родительском доме, но любит ли он ее — этого он не мог понять.
На следующий день Никита, как всегда, зашел к Барковым, и они с Тайкой пошли к озеру, где по вечерам собиралась молодежь села на посиделки. Николка Дугин уже что-то весело наигрывал на балалайке, собрав вокруг себя девчат. Он так и не остепенился даже теперь, имея свою семью. Жил с женой и пятилетним сыном у матери. Парни, щелкая орешками и покуривая, стояли в стороне. Все ждали Васю-гармониста. Никита поглядывал на Тайку, ловил ее взгляды, но ничего особенного не замечал. И только когда их взгляды долго останавливались друг на друге, она неожиданно опускала глаза. Никита вдруг заметил, что его Тайка самая красивая из всех девчат. Он даже опешил от такого открытия и уставился на нее не мигая. Она смутилась.
— Никит, ты чего так смотришь?
Но ответить Никита не успел. К ним подошла Катька Грушко.
— Слышь, Никита, а что это твоего брата второй день не видать? Уж не заболел ли?
Никита пожал плечами, делая вид, что не знает. Посмотрев на девчат, рассевшихся на бревнышках, он заметил среди них Галю Дорохову. Она весело переговаривалась с другими девушками и, казалось, не обращала ни на кого внимания, но, присмотревшись, Никита заметил, что и она временами беспокойно поглядывает по сторонам. «Кого это она высматривает? — подумал Никита. — Брат по ней сохнет, а ей хоть бы что».
Пришел Вася-гармонист, и все оживились. Заиграла гармошка, и парни, приглашая девчат, выходили на круг, образовавшийся на поляне. Никите не хотелось танцевать. Он предложил Тайке погулять, и они потихоньку пошли по темным улочкам. Долго гуляли молча, потом Никита не выдержал и рассказал Тайке про сердечные страдания брата.
— Он подходил к ней несколько раз, но все бестолку. Она и смотреть на него не хочет. Вот и сидит второй вечер дома. С другими гулять не хочет, а к Гале не знает как и подойти. Зря она так с ним. — Никита вздохнул. — Матвей у нас хороший парень. Жалко мне его. Я хотел сам подойти к Гале и сказать ей, но он запретил мне. Сказал, что сам все скажет.
— Конечно, он должен сам это ей сказать. — Тайка глубоко вздохнула. Она сама уже давно ждала от Никиты подобного, но, видно, не дождется никогда. Не чувствует он ничего.
А у Матвея с Галей все разрешилось просто и хорошо. На третий вечер, когда он не появился на гулянье, Галя сама подошла к Никите и, как бы невзначай, спросила:
— А что это твоего брата не видно? Говорят, заболел он?
— Ага, заболел, сердечной болезнью. — Никита посмотрел ей прямо в глаза. — А ты не догадываешься, из-за кого он страдает?
— Не знаю. — Галя пожала плечами. — Да меня это и не интересует.
— А чего ж тогда спрашиваешь?
— Да вот девчата наши заскучали, никто не обхаживал их лучше, чем он.
— Ничего, девчатам теперь долго скучать придется, пока не найдут себе других ухажеров.
— Это почему же?
— А это ты сама у брата спроси. Пойдем со мной.
— И пойдем! — Галя гордо тряхнула головой.
Когда подошли к дому Макиенков, Тайка с Галей остались стоять за воротами, а Никита бегом кинулся в дом.
— Матвейка, пошли со мной! — с ходу сказал он.
— Никуда я не пойду, — заупрямился брат.
— Пошли, там за воротами Тайка стоит с Галей.
— Да ты что?! Что я ей скажу? — опешил Матвей.
— Вот все и скажешь. Ты же опытный в этих делах.
— А-а! Пошли! — Матвей махнул рукой и решительно вышел вслед за Никитой.
Оставив их одних, Никита с Тайкой ушли гулять. Они долго бродили по селу, потом Никита проводил Тайку и где-то за полночь вернулся домой. Неслышно подойдя к дому, он опешил. На лавочке у их ворот сидела, крепко обнявшись, парочка и, не видя его, целовалась. Это были Матвей и Галя. Никита, не останавливаясь, прошел через калитку и полез на сеновал.
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Тайка своим девичьим сердцем уже давно поняла, что любит Никиту, удивляясь тому, что он до сих пор ни разу не высказал ей про свои чувства, хоть и проводил с ней почти все время. Если они долго не виделись, она скучала по нему, все валилось из рук, и ничего не хотелось делать. Зимой, когда они уходили на промысел по своим заимкам и по много дней не видели друг друга, Тайка становилась молчаливой и грустной. Находясь в тайге, она знала, что Никита где-то здесь, рядом, надо только подняться на сопки и уйти за перевал на ту сторону. Ей так хотелось, чтобы и он в это время тоже думал о ней.
Однажды, не выдержав, она сказала отцу, что пробежится на лыжах по следу изюбря, а сама пошла в сопки. Куда идти, она уже знала. Как-то Никита с отцом, переночевав у них на зимовье, утром пошли дальше, и она напросилась проводить их. Ей давно хотелось подняться на вершину перевала и посмотреть на те красоты, о которых рассказывал Никита. Поднимались долго. Василий Петрович ушел вперед, а они немного отстали, потому что Никита все время останавливался, что-то показывал Тайке, рассказывал. Так, весело переговариваясь и не почувствовав усталости, они поднялись на вершину. Василий Петрович, отдыхая, уже поджидал их там.
— Смотри, какая красота вокруг. — Никита восхищенно оглядел заснеженные дали раскинувшейся внизу тайги. — Подождав, пока она осмотрится, он показал ей в ту сторону, где находилось их зимовье. — Вон там наша заимка. Вон, смотри, среди деревьев вроде просека проглядывается. Это ручей и там наша заимка. А дом не ищи. — Никита рассмеялся. — Его из-за деревьев не видать, да и под снегом он весь сейчас. Просто запомни, где ручей проходит, там и найдешь нас.
— А зачем мне вас искать. — Тайка гордо отвернулась в другую сторону. — Некогда мне. Мы с отцом промышлять пришли, а не по гостям ходить.
— Ну, мало ли что. — Никита пожал плечами. — В тайге всяко бывает.
С тех пор Тайка больше не поднималась на перевал, ей и вправду некогда было да и не хотелось, чтобы Никита думал, будто она бегает за ним. Но сейчас, не выдержав долгой разлуки, она, надев свои маленькие лыжи, удобные при ходьбе в лесу, пошла в сопки.
Сначала Тайка бежала легко, забросив ружье за спину. Потом подъем стал круче, и она стала уставать, но какая-то сила вела ее все дальше и дальше к вершине перевала. Ей все время казалось, что вот она достигнет вершины и увидит своего Никиту. Поднявшись наверх, она отдышалась и посмотрела вокруг. Со всех сторон ее окружал зимний тихий лес, застывший от мороза. Далеко внизу, с другой стороны перевала, курился небольшой дымок. У нее учащенно забилось сердце: вот она, Макиенкова заимка, там ее суженый. Неужели он не чувствует, как она скучает по нему?
Тайка до рези в глазах всматривалась в заснеженную тайгу, в эту чуть заметную струйку дыма, тянувшуюся из-за деревьев, но больше ничего так и не увидела. Обидно ей стало. Неужели он до сих пор так и не понял, как она страдает без него? Тайка видела, что Никита с полуслова понимает ее, но воспринимает их дружбу, как обычные приятельские отношения. Когда же он наконец-то заметит, что она девушка, любящая его? Продрогнув на ветру, гулявшему по вершине перевала, Тайка обиженно отвернулась от манящего дымка, идущего от Макиенкового зимовья, и пошла вниз.
Через несколько дней Никита с отцом, возвращаясь назад, как всегда, зашли на ночлег на заимку Барковых. Переночевали у них и утром ушли домой. Тайка так и не сказала Никите, что поднималась на сопку и высматривала его оттуда.
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За зиму мужики, занимающиеся пушным промыслом, делали в тайгу по две, а то и по три ходки. Пробыв в лесу недели две, возвращались и через некоторое время снова уходили. Василий Петрович брал с собой сыновей по очереди: кто-то должен был оставаться с матерью и помогать ей по хозяйству. Никита с Матвеем всегда спорили, кто пойдет в тайгу, а кто останется дома, хотя спор всегда решал отец. Как он скажет, так и будет. В эту зиму Матвей вдруг не захотел идти в лес. Родители удивились, а Никита сразу все понял. Если раньше Матвей бежал в тайгу от неразделенной любви, то сейчас это ему не надо было. С Галей у них — любовь и согласие. Уже и о свадьбе стали между собой поговаривать. Только родители еще ничего не знали.
Вернувшись после первой ходки, Никита, узнав, что Матвей не хочет идти на охоту, обрадовался и побежал к Тайке рассказать, что он опять пойдет с отцом. Но оказалось, что Пантелей Кузьмич с Тайкой еще не вернулись. Огорченный, Никита пошел домой.
Прошло пять дней. Никита каждый день бегал к Барковым, но Тайки с отцом все не было. Евдокия уже сама встревожилась, уж не случилось ли чего с ними, но виду пока не подавала. Когда прошло еще два дня, а Барковы так и не вернулись, Никита прибежал домой и стал собираться в лес.
— Батько, Тайка с отцом не вернулись до сих пор. Я пойду к ним на заимку. Может, случилось чего?
— Погоди, я с тобой.
Быстро собравшись, Василий Петрович и Никита пошли в лес. Шли ходко, налегке, без обычных санок с поклажей. К вечеру подошли к зимовью. В маленьком оконце тускло светился огонек свечи.
Тайка, услышав скрип снега, вышла с ружьем, думая, что зверь какой подошел к зимовью. Увидев Никиту с отцом, кинулась к ним и чуть не расплакалась.
— Что у вас тут случилось? — тревожно спросил Василий Петрович.
— Да отец вон заболел сильно.
Вошли в дом. Пантелей Кузьмич лежал на полатях весь бледный и тяжело, хрипло дышал. Увидев вошедших, он не удивился, а слабо шевельнул рукой, как бы приветствуя их, и забился в кашле.
— В полынью провалился, — объяснила Тайка. — Пока дошел до зимовья, застыл весь, а меня не было. Пока затопил печь, пока изба нагрелась, он и простыл. Я вернулась, а отец весь горячий. Я его и медом натирала, было у нас немного, и чаем горячим отпаивала, не помогает. Все хуже и хуже ему. Ослаб, встать не может. — Тайка горестно опустила плечи, с надеждой глядя на Никиту и Василия Петровича.
— Здесь мы его не вылечим, домой надо. — Василий Петрович задумался немного. — Ладно, сегодня уже поздно, а завтра с рассветом погрузим его на санки, закутаем потеплее и повезем домой.
Всю ночь Барков кашлял, спал плохо, бредил во сне. Тайка вставала, давала ему пить, сидела возле него, пока он снова не засыпал. Никита тоже не спал и лежал на полу с открытыми глазами. Один раз он шепотом спросил ее: «Тебе чем-нибудь помочь?» Она отрицательно покачала головой: «Спи, я сама».
Рано утром, закутав Пантелея Кузьмича в тулуп, положили его в санки, предварительно застелив их теплым одеялом. Другим одеялом укрыли его сверху и повезли. Везли быстро, по очереди, чтобы не останавливаться на отдых. К вечеру были в Семиозерках.
Дома Евдокия натерла мужа медвежьим салом, напоила горячим молоком с медом. Всю ночь Пантелей Кузьмич потел и кашлял. Евдокия только успевала менять мокрую постель. К утру он затих, уснул.
На следующий день, когда Никита прибежал к Барковым, он увидел, что Тайка куда-то собирается.
— Ты куда это?
— В тайгу надо. У нас капканы остались, непроверенные уже давно.
— Да пропади они пропадом! — запричитала мать Тайки. — Где это видано, чтобы девка одна в тайгу ходила.
— Я с ней пойду, — неожиданно разрешил ее беспокойство Никита. — Не бойтесь, тетя Дуся, мы скоро вернемся. Я побежал собираться.
Быстро собравшись, Никита подошел к дому Барковых. Тайка уже ждала его с санками и ружьем за плечами. Надев лыжи и взяв у нее лямку от саней, Никита закинул ее на шею, и они пошли в сторону леса. Обычно Никита с отцом выходили с утра и, пока солнце светило, успевали дойти до заимки Барковых, но сегодня они с Тайкой вышли поздно, поэтому торопились, чтобы засветло дойти до зимовья. Шли размеренным шагом, лыжня в лыжню, Тайка шла впереди, Никита с санями за ней. Чтобы не запыхаться, разговаривали мало.
Придя на место, быстро разожгли печь, нагрели избу. Пока поужинали, стало совсем темно. Никита впервые был ночью в тайге без отца, но сегодня с ним была Тайка, и он на правах мужчины охранял ее. Долго сидели, разговаривали о разном. Тайка тревожилась за больного отца, но Никита успокоил ее, сказав, что тетя Дуся быстро вылечит его.
— Слышь, Тайка, а ты что — так и ушла бы одна в тайгу? — неожиданно спросил он.
— Конечно, я что, дороги не знаю?
— И меня не предупредила бы?
Тайка промолчала, не зная что и сказать.
— А я-то думал, что мы всегда вместе будем, — тихо проговорил Никита. — А ты сама собралась и мне не сказала.
— Никита, ты что, обиделся? — Тайка посмотрела ему в глаза. — Прости меня, я просто растерялась.
— Ну, конечно, растерялась и забыла, что у тебя есть я. Неужели ты думала, что я отпущу тебя одну в тайгу? Эх ты.
— Никит, ты не сердись на меня, но я не хотела тебя беспокоить, ты же и так устал, всю дорогу моего отца тащил. Я бы и сама сейчас дошла.
— Сама, сама, — проворчал Никита. — Я вообще-то без тебя сам никуда не хожу. Я думал, мы всегда будем вместе, а ты «сама»…
Тайка удивленно посмотрела на него. Она впервые слышала от Никиты такое признание.
— Никит, а ты вправду хочешь всегда быть вместе? Всю жизнь? — тихо спросила она, заранее зная, что он ответит, но все равно боясь какого-то другого ответа.
Никита встал и, ничего не ответив, отошел к маленькому окошку, покрытому морозным узором. Подул на него, посмотрел в образовавшуюся щелку на ночную тайгу. Тайка подошла к нему сзади, взяла его за руку. Он повернулся к ней и оказался лицом к лицу с ней так близко, что почти ощутил, как бьется сердце у нее в груди.
— Никита, — тихо переспросила Тайка, — так ты правда хочешь быть со мной всю жизнь?
— Ну, конечно, — тихо прошептал он, как будто кто-то мог услышать их. — Я же люблю тебя.
Сказав это, Никита растерялся, не зная, что говорить дальше. А Тайка, услышав это неожиданное признание, тихо ответила:
— Никит, я ведь тоже давно поняла, что люблю тебя.
Она обняла его за шею, прижалась к нему, и губы их соединились в долгом поцелуе. Никита неумело гладил ее плечи, руки и между поцелуями говорил:
— Тайка, я люблю тебя, я всю жизнь буду с тобой.
Они были одни далеко в тайге, в избушке, занесенной снегом, и ничто не могло помешать им высказать друг другу все, что накопилось у них в душе. Жаркие поцелуи Никиты доводили Тайку до изнеможения, и он ощущал всем телом ее подрагивающую грудь, ласковые руки и нежное тело, застывшее в тревожном ожидании…
Опомнились они, когда огарок свечи заморгал последним огоньком и погас, но свет уже был им не нужен.
Утром Тайка проснулась первой. Ее голова лежала на груди Никиты. Он спал на спине, одной рукой крепко обняв Тайку, а другую свесив с полатей. Тайке показалось, что она и не спала, а только-только прикрыла глаза — и вот уже утро, серое, зимнее. В доме холод, а ей тепло от Никитиного тела и так не хочется ускользать из его объятий. Чуть пошевелившись, она попыталась освободиться от его руки, как он тут же проснулся и еще крепче прижал ее к себе.
— Тайка, любимая моя, — прошептал он, и она, не выдержав, поцеловала Никиту в губы, окончательно разбудив его.
Солнце уже поднялось, и зимний день заиграл зайчиками на заиндевевших окнах. Тайка приподнялась.
— Никит, а мы капканы-то пойдем проверять? — смеясь, спросила она. — День-деньской уже, а мы все лежим.
— А я бы и не вставал. — Он сладко потянулся под одеялом и потянул Тайку к себе. — А может, и не будем вставать?
— Ну и лентяй же ты. А ну, быстро вставай! — шутливо приказала она.
Растопив печь, они позавтракали и, одевшись, пошли в лес. Кажется, и здесь им улыбнулось счастье. Все капканы были с добычей. Вернувшись в зимовье, Никита сразу же взялся за шкурки. Содрав с тушек, он почистил их и повесил сушиться. Тайка в это время приготовила поесть. Снимая шкурки, Никита все время посматривал на Тайку совсем другим взглядом, чем всегда. Он любовался ею. Один раз, засмотревшись, он даже порезал себе палец. Посмеявшись над собой, он закончил работу, вымыл руки и уселся за стол. Пока ели, он также все время смотрел на Тайку, не отрывая взгляда.
— Никит, ты чего на меня так смотришь?
— Понимаешь, я как будто впервые вижу тебя. Ты какая-то другая.
— Что, хуже стала?
— Ну, что ты, наоборот. Ты сейчас вся какая-то домашняя, красивая и нежная. Я почему-то раньше не замечал этого. Мне сейчас постоянно хочется обнимать тебя, целовать. Я уже не смогу без этого жить.
— Совсем глупый ты у меня, как ребенок. Давай доедай, да и ляжем спать. Что ждать ночи-то? Мы же не дома.
— Тайка! — Никита выскочил из-за стола, схватил ее на руки и закружил, упал на кровать, стал покрывать поцелуями ее лицо, шею, добираясь губами до груди.
— Да подожди ты. — Она засмеялась. — Дай хоть раздеться.
Потом, утомленные своим счастьем, они лежали, прижавшись друг к другу, и Никита признался:
— Ты знаешь, я не хочу уходить отсюда. Я бы остался здесь навсегда, потому что здесь только ты и я, и никого больше. Я не хочу возвращаться домой. Там ты уйдешь от меня к своим родителям.
— Глупый ты мой, мы же еще не муж и жена, чтобы жить вместе, а иначе нельзя.
— Тогда я сразу родителям скажу обо всем, пусть сватов засылают, — горячо ответил ей Никита. — Как только домой вернемся, сразу же и скажу.
— Хорошо, мой милый, я сама этого хочу.
Вернувшись в село, Никита проводил Тайку, зашел проведать Пантелея Кузьмича и пошел к себе. Родители были дома. Хорошо, значит, он сразу им все и скажет.
— Ну, как там дела, как промысел? — поинтересовался отец.
— Нормально. Четыре соболя и три лисицы, а в одном капкане волчья лапа, отгрыз серый сам себе ногу и ушел.
Пока Никита разговаривал с отцом, мать вышла по делам хозяйским во двор, и он теперь нетерпеливо поглядывал на дверь. Как только она вошла в дом, Никита, не ожидая, пока она снимет кожух и платок с головы, сразу огорошил их:
— Батько, мамо, засылайте сватов к Барковым.
— Что?! — Мать так и села не раздевшись.
— Ты это серьезно? — Отец покрутил головой. — Ну, ты сынку даешь! Прямо с ходу — раз, и сватов засылайте. Может, подождем, как положено, до осени?
— Батько, нам нельзя ждать, — возразил Никита. — Мы уже все решили. — Потупив взор, он тихо произнес: — Она уже жена моя.
— Ой, что же это такое! — запричитала Марийка. — Зачем же вы поторопились?
— Подожди, мать. Они уже не дети. — Василий Петрович вздохнул. — Надо сватов засылать.
— Батько, мамо! — Никита чуть не задохнулся от счастья. — Да я…
— Ладно, сынку, дело житейское. Когда-то же это должно случиться. Не век тебе в парубках ходить. Ну, хорошо, завтра с утра и пойдем свататься.
Никита, вскочив, подбежал к отцу, в порыве чувств обнял его и приподнял от пола, потом поставил на ноги, подскочил к матери и поцеловал ее.
— Батько, мамо, так я побегу! — Накинув кожух и схватив шапку, Никита выскочил из дома.
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Пантелей Кузьмич и Евдокия сразу не заметили, что Тайка вернулась из тайги какая-то не такая. Только Ульянка обратила внимание, что с сестрой что-то произошло. Зазвав ее в комнату, она сразу спросила:
— Ты что это такая вся сияющая, как самовар? Что случилось-то?
— Обыкновенная. — Тайка вдруг растерялась, не зная, что ответить младшей сестре. — С чего ты вдруг решила, что что-то произошло?
— Да по тебе же видно. У тебя в глазах огонь горит. Неужто Никита наконец-то объяснился с тобой?
— Да, сестренка. — Тайка опустила глаза и счастливо улыбнулась. — Обещал прийти свататься.
— Так надо родителям сказать, предупредить их. — Ульянка повернулась, чтобы выскочить из комнаты с неожиданной вестью, но Тайка удержала ее.
— Погоди, не спеши.
— Боишься, раздумает? — Ульянка весело посмотрела на сестру.
— Да нет, не думаю так, но все равно подожди, не торопись. Мне надо с Никитой увидеться еще и поговорить.
А вскоре прибежал Никита, весь сияющий от счастья, рассказал Тайке, что со своими родителями он уже все решил и завтра с утра они придут свататься.
— Давай твоим родителям скажем обо всем, — предложил Никита.
— Не надо. — Тайка вдруг застеснялась. — Погоди, не спеши. Вот завтра они и узнают обо всем…
Наутро заявились Василий Петрович с Марийкой и Никитой, одетые, как будто в церковь. Пантелей Кузьмич даже не обратил внимания на их праздничный вид, а Евдокия сразу все поняла. Она засуетилась, кинулась накрывать на стол, крикнула Ульянку, чтобы та помогала ей. На ходу переоделась, цыкнула на мужа, чтобы тоже переоделся.
Никита зашел в комнату к Тайке. Она стояла, немного растерянная от этого долгожданного, но в то же время, как ей показалось, внезапного визита Макиенков. Никита подошел к ней, нежно обнял и стал целовать ее в горящие огнем губы.
— Тайка, я уже соскучился по тебе, — шептал он ей между поцелуями. — Я уже не могу жить без тебя. Мы теперь всегда-всегда будем вместе.
— Ой, Никита, я не думала, что ты сразу свататься придешь. Я и родителей не успела предупредить.
— Да ладно. — Никита рассмеялся и кивнул на дверь, ведущую в горницу. — Они там уже сами все узнали.
— Никит, а когда свадьба?
— Не знаю, как родители решат, но я батьку с матерью предупредил, что мы до осени ждать не будем.
— Ты что, рассказал им все?
— Да.
— Ой, стыдно-то как. — Тайка застенчиво опустила глаза.
— Да что ты. — Никита прижал ее к себе. — А иначе бы до осени ждать пришлось.
Пока они миловались у Тайки в комнате, их родители быстро обо всем договорились. Вошла Ульянка и позвала к ним Никиту с Тайкой. Войдя в горницу, они остановились в нерешительности, ожидая родительского решения. Пантелей Кузьмич и Евдокия с иконой в руках торжественно подозвали их:
— Благословляем вас, дети наши. Будьте счастливы, любите друг друга.
Барков крепко обнял Никиту, потом Евдокия потянулась к нему и поцеловала. Василий Петрович с Марийкой обняли и поцеловали Тайку, сказав ей, что теперь она будет у них как дочь. После этого все засуетились, сели за стол и объявили молодым, что свадьбу наметили на март, чтобы успеть до весенних полевых работ.
Просидели долго, обсудив все вопросы, связанные со свадьбой. Решили, что жить молодые будут пока в комнате, где жили Никита с братом, а Матвей переберется в горницу. За лето решили срубить пристройку к дому, где потом молодые и будут жить. Никита с Тайкой сидели за столом, сияя от счастья. Да и родители с обеих сторон были довольны, что все так разрешилось. Барковы для своей дочери лучшего жениха и не желали. Никита уже давно был у них в доме своим человеком, так же как и Тайка в доме Макиенков…
Вернулись от Барковых поздно. Немного возбужденные от нахлынувших забот, родители принялись за домашние дела, обсуждая предстоящую свадьбу. Лишь один Никита заметил, что Матвей как-то насуплен и невесел.
— Ты что это, братка, заболел, что ли?
— Да ну вас всех. — Матвей отошел к окну, постоял немного молча, потом, повернувшись к Никите, сказал: — Мы ведь с Галей тоже договорились пожениться, только родителям сказать не успели еще.
— Вон оно что! — удивился Никита. — Ну, так пойдем и скажем. — Он выскочил из комнаты и закричал: — Батько, мамо, а Матвейка тоже жениться хочет!
У Марийки от неожиданности выпал из рук ковшик, которым она в это время наливала воду в чугунок. Она растерянно опустилась на лавку, а Василь Петрович, сначала оторопев, смотрел на сына, а потом, поняв все, расхохотался:
— Ну, сынки, вы так мать в могилу сведете. Вон, с ней чуть удар не случился. Слышь, Матвей! — позвал он младшего сына. — Ты это серьезно или Никита пошутил?
Матвей вышел в горницу и, молча кивнув, стоял, опустив голову. Василий Петрович весело посмотрел на него:
— Ну и кто же она?
— Галя Дорохова. — Матвей поднял голову и посмотрел отцу прямо в глаза.
— А она-то хоть знает об этом?
— Батько, да они уже давно договорились, — вмешался Никита. — Еще раньше нас с Тайкой, только не говорили об этом.
— Ну и что же, нам теперь снова сватов засылать да две свадьбы играть? — обратился Василий Петрович к жене, но та в растерянности только пожала плечами. — Ну, тогда, сыны, слушайте, что я вам скажу, ваш батько: с Никитой уже вопрос решен и ничего менять не будем, а с тобой, Матюша, я думаю, повременим до осени. Ты помладше, вот и подождешь…
— Батько!.. — Матвей дернулся, хотел что-то сказать, но отец остановил его.
— Я сказал свое решение. Так и сделаем, — сурово произнес Василий Петрович и, помягче, добавил: — Ну а пристройки к дому будем делать сразу две. Раз уж решили свои семьи заводить, значит, надо строиться. А Пров Емельянович-то знает? А то он, может быть, для своей дочери другого жениха приметил? — Матвей растерянно посмотрел на отца и пожал плечами. — Ладно. — Василий Петрович успокоил сына: — Сразу после Никитиной свадьбы сосватаем и тебя, договоримся на осень. Я думаю, Дорохов не откажет, хотя он мужик и с норовом.
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Еле дождались Никита с Тайкой марта месяца, подсчитывая каждый день, оставшийся до свадьбы. Они виделись почти каждый день, встречаясь то дома у Барковых, то у Макиенков, вечерами уходили гулять, долго бродили под зимним звездным небом, не замечая ни февральских ветров, ни морозов. А просто так уже гулять не хотелось. Никита постоянно вспоминал те две ночи, проведенные с Тайкой на заимке, и все уговаривал ее уйти вдвоем на промысел, но Пантелей Кузьмич уже оправился после болезни и, как-то взяв с собой дочь, ушел в последнюю ходку в эту зиму. Никита в тот же день уговорил отца тоже пойти на охоту. Посмеявшись над сыном, Василий Петрович все же согласился, хотя в эту зиму больше не собирался промышлять.
Как всегда, по пути зашли на заимку Барковых. Встретившись с Тайкой в той самой избушке, от которой у Никиты остались такие сладостные воспоминания, он не хотел идти дальше, но, не подавая виду, на другой день рано утром он с отцом пошел за перевал, к своему зимовью. Пока поднимались на сопку, Никита все время оглядывался назад и долго смотрел вниз на заснеженную тайгу, пока не находил тоненькую струйку дыма. Сердце его успокаивалось, и он шел дальше, улыбаясь своим мыслям. Он теперь постоянно думал о Тайке, о том, что вот уже скоро они будут всегда вместе, каждый день и каждую минуту.
Когда через неделю промысловики вернулись в село, на них обрушился шквал новостей: в Петрограде царь отрекся от престола, власть в стране у Временного правительства. Эту новость привез из города Дорохов. Собрав сельчан на сход, он сам задал вопрос: «Как жить будем дальше?» и сам же ответил на него: «Весна на носу, надо готовиться к севу. Власть меняется, а хлеб все равно растить надо». Сельчане стали готовиться к весенним работам: ладили плуги, бороны к пахоте, готовили семена. Все шло своим чередом.
У Макиенков на усадьбе с рассвета до позднего вечера все трудились не покладая рук. Кроме подготовки к полевым работам в свободное время начали делать пристройку для Никиты. К концу марта, к свадьбе, уже были заложены хорошо просмоленные окладные венцы.
Свадьбу хотели сыграть негромкую, но народу все равно набралось очень много. Кого-то обидеть, не пригласить Василь Петрович не мог, и поэтому гостей было столько, что еле вместились в просторную горницу. Впервые на макиенковой усадьбе, где привыкли жить не спеша, размеренно и не напоказ, было так шумно и весело.
От всех свадебных приготовлений, от долгого стояния в церкви, пока поп, помахивая кадилом, венчал их, Никита с Тайкой устали и, когда наконец-то их привезли в дом и усадили за стол, они облегченно вздохнули, но не тут-то было. После первой же рюмки крепчайшего самогона кто-то сразу заявил, что очень горько, и все подхватили: «Горько! Горько!» Немного растерянные, Никита с Тайкой встали и чинно поцеловались, впервые при всех, не таясь. Тайка засмущалась, покраснела, а Никита ей шепнул на ухо: «Теперь они перепьются и замучают нас своим «горько». Сначала так и было. Почти после каждой выпитой рюмки их заставляли вставать и целоваться. Жениху с невестой выпить не наливали и поэтому они сидели и удивленно смотрели на раскрасневшихся от выпитого гостей, шумно говорящих или поющих песни. Никита крепко сжимал Тайкину руку, чувствуя, что наконец-то они навсегда вместе и теперь ничто не может их разлучить.
Вскоре, устав сидеть за столом, гости высыпали во двор, где образовали большой круг и устроили пляски. Первым вызвали на круг жениха с невестой. Они танцевали от души, покорив всех гостей и сумев зажечь в них огонь такого веселья, что вскоре все ринулись в круг.
Матвей весь день не отходил от Гали, что и заметил Дорохов. Подсев к Василию Петровичу, он, кивнув на свою дочь, спросил:
— А что, Василь Петрович, не придется ли и нам вскоре породниться?
— Придется, Пров Емельянович, наверное, придется, но я думаю, что эти до осени подождут. — Потом, испытующе посмотрев на Дорохова, Василь Петрович спросил: — Ну а вы сами-то, Пров Емельянович, не против будете?
— В общем-то нет. Я тебя, Василь Петрович, уже давно знаю с тех пор, как сослали тебя к нам на поселение. Сразу заметил, что ты крепкий мужик. Вон гляди, каким хозяином стал за это время. В такой дом не жалко и дочь отдать. Только слюбятся ли они, ведь Матвейка-то твой больно охочий до других девок.
— Вот тут вы ошибаетесь, Пров Емельянович. — Василь Петрович рассмеялся. — Вы просто не заметили, что уже с лета мой Матвей только с Галей и гуляет. А вообще-то, я хотел по осени и сватов засылать.
— Вот оно что! — Дорохов удивленно посмотрел на свою дочь, которая в это время о чем-то шепталась с Матвеем. — Так ты, Василь Петрович, выходит, все знаешь?
— Да, но давай подождем до осени. Не разлюбят друг друга, значит, сыграем еще одну свадьбу.
— Ну хорошо. — Дорохов помолчал немного и добавил: — Только при одном условии: если они оба этого захотят. Я свою дочь неволить не буду.
Василий Петрович рассмеялся.
— Поживем — увидим…
А Тайка с Никитой еле дождались, когда гости, утомленные обильной выпивкой и шумными плясками, начали расходиться, проводив молодых в их комнату. Оставшись наедине, они наконец-то не напоказ, а искренне, как будто не виделись целую вечность, кинулись в объятия друг другу…
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Казалось, ничто не могло потревожить размеренного жизненного уклада семиозерских крестьян. Даже Февральская революция, всколыхнувшая всю Россию, была так бесконечно далека от Приамурья, что никак не могла повлиять на его жизнь. Главное событие для крестьян — весна с ее заботами и полевыми работами: надо успеть и вспахать, и посеять, и заборонить, пока земля не высохла, чтобы успело зерно, брошенное крестьянской рукой, напиться влаги из земли и прорасти. Поэтому даже заезжие агитаторы, пытавшиеся собрать сельчан и растолковать им всю важность произошедшей революции, не могли ничего сделать и уезжали в другие села. Сейчас главная забота крестьянина — весенний сев, и никакие политические катаклизмы не могли остановить его.
Возбужденные весенней суетой, все работали не покладая рук, от зари до зари. На Макиенковой усадьбе стоял недостроенный сруб. Сейчас было не до него. Тайка с Никитой целые дни пропадали в поле. На вспашке она вела Карьку, а он, крепко взявшись за чапыги, уверенно шел за плугом. Пахал по-хозяйски глубоко, без огрехов, и если бы не Тайка, то Никита, не чувствуя усталости, пахал бы до вечера. Но Тайка иногда останавливала лошадь, и тогда он, оставив плуг, подходил к ней и обнимал ее в радостном порыве. Карька, пофыркивая, косилась на них, не понимая, чему они радуются, когда впереди еще столько работы.
Василий Петрович, чуть поотстав, шел следом за пахарями. Он спешил бросить семена в еще влажную землю, боясь, что она пересохнет. Загребая ладонью горсть золотистого зерна, широко размахивая рукой, кидал его в теплую, еще парившую землю. Эту работу Василий Петрович никому не доверял, потому что он полжизни мечтал о собственной земле. И этот труд доставлял ему радость. Матвей вслед за отцом вел Черныша, тянувшего борону, укрывающую брошенные в землю зерна…
Неожиданно, в один из воскресных дней, Дорохов, вернувшись из Березовки, срочно стал собирать всех семиозерцев на сход. Все взрослое население потянулось к небольшой площади посреди села, где собирались для решения общих сельских вопросов или послушать новости, привезенные старостой из города или волости. Когда-то там, на небольшом возвышении, росла высокая многолетняя лиственница с широким комлем не меньше аршина в поперечнике. На нижней крепкой ветке висел старый лемех от плуга, ударяя по которому, собирали жителей на сход. Где-то лет пять назад во время грозы ударила молния и сожгла крону могучего дерева. По просьбе старосты Василь Петрович спилил обгоревший ствол, оставив высокий и ровный, как столешница, пень. Вырубил с одной стороны ступени, и теперь староста, сообщая сельчанам что-либо, поднимался на это возвышение. А лемех, заменяющий колокол, подвесили на рядом вкопанный крепкий столб.
На этот раз собрались быстро: дело было к вечеру, и все уже вернулись с полей. Мужики гадали, что за новость на этот раз привез Пров Емельянович.
Когда все собрались, появился староста. Не спеша, степенно он поднялся на свое место, оглядел всех сельчан, подождал немного, пока затихнут все разговоры. Из толпы уже стали раздаваться выкрики:
— Не томи, Пров Емельянович, говори, что за вести ты нам привез? Хорошие али плохие? Говори, не тяни душу!
— Во-первых, вести хорошие, так что зря кипятитесь. — Дорохов откашлялся. — А касается это всех ссыльнопоселенцев. Многие из вас здесь обжились, обзавелись семьями, детишек вырастили. Имеете свой пай земельный…
— Да ты не тяни, говори, в чем дело! — опять раздался голос из толпы.
— А ты слушай и не перебивай, — огрызнулся Дорохов. — Я к чему это говорю? Чтобы вы хорошо подумали о том, что я вам скажу, прежде чем принимать какое-либо решение. А новость такова: всем ссыльным объявлена амнистия, и они могут вернуться к себе на родину. — Дорохов замолчал и оглядел всех, ожидая, какую реакцию произведут его слова.
Толпа притихла. Для переселенцев это известие было безразлично, но для ссыльных — долгожданная и в то же время неожиданная весть. Где-то четверть жителей села были ссыльнопоселенцы. Каждый тянул свой срок, с нетерпением ожидая, что вот-вот он закончится и придет тот день, когда можно будет вернуться на родину.
Видя, что люди растерялись от такого известия, Дорохов еще раз попросил всех:
— Подумайте хорошо, не спешите принимать решение. Здесь у каждого из вас есть семья, дом, хозяйство, свой кусок земли. А что вас ждет там? Вспомните, что там вы оставили? Ну а если кто надумает уезжать, то неволить никого не будем. Завтра приходите и оформляйте отъезд.
Староста ушел домой, за ним разошлись все свободные крестьяне, а ссыльные еще долго чесали затылки, растерявшись от такого известия. Потом и они разошлись. Василий Петрович с Марийкой до самого дома не проронили ни слова. Никита с Тайкой шли следом. Матвей на сход не ходил. Тайка всю дорогу допытывалась у мужа:
— Никита, ну, что ты молчишь? Что делать-то будем? Я не хочу уезжать отсюда.
Никита обнял жену за плечи, успокоил:
— Да не волнуйся ты, я и сам не хочу никуда ехать. У нас там даже дома своего нет, не то что земли.
Матвей видел, что родители и брат с женой вернулись со схода какие-то растерянные и молчаливые.
— Ну, что там сказали? — допытывался он.
— А сказали то, чему десять лет назад я бы обрадовался больше всего на свете, а вот сейчас… — Василий Петрович развел руками. — Сказали, сынку, что мы теперь свободные птицы. Кончилась моя ссылка. Амнистию всем новая власть дала.
— Вот оно что! — До Матвея дошел смысл слов, сказанных отцом, и он тут же заявил: — Я никуда отсюда не поеду.
— Подожди, сынку, не кипятись. — Василь Петрович повернулся к Никите с Тайкой. — Давайте сядем все вместе и решим, что делать-то будем. Своим сходом решать будем, семейным. — Когда все расселись по лавкам, Василий Петрович обратился к Марийке: — Что, мать, думаешь по этому поводу?
— Я не знаю. — Марийка растерянно посмотрела на мужа. — Как ты решишь, так и сделаем.
— А я все равно никуда не поеду! — упрямо заявил Матвей.
— Погоди, Матюша, не кипятись. — Василий Петрович по старшинству обратился к Никите с Тайкой: — Ну, а ваше мнение каково? Что делать будем?
Никита посмотрел на жену и уверенно сказал:
— Мы никуда отсюда не поедем. Батько, ты подумай, что нас там ждет? Опять нищета и батрачить на пана. Царя сбросили, а паны-то остались. Нам ведь и приехать-то некуда, у нас там и хаты своей нет.
— Понятно, сынку, правильно все говоришь. Ну, твое слово, Матюша, мы уже слышали. — Василий Петрович помолчал немного. Он давно полюбил этот озерный край, привык к его людям, хотя часто во сне видел родные херсонские степи. — Хочется, конечно, хоть одним глазком глянуть на ридну Украину, я все эти годы мечтал об этом. И вот сейчас, когда ничто нас здесь не держит, меня тоже сомнения берут. Я думаю, что вы, сыны, правы. Здесь мы хозяева, здесь все у нас есть — и земля, и дом, и хозяйство. А там что? Там все надо начинать сначала, да и никто нам столько земли не даст. Хоть и приехали мы все сюда не по своей воле, но ведь здесь-то мы только и начали жить по-человечески. Я думаю, надо оставаться. Здесь теперь наша земля…
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Лето пролетело быстро. Приамурский климат не давал крестьянам роздыху: чтобы вырастить урожай, надо было день-деньской работать на земле, спасая посевы то от засухи, то от проливных дождей.
На Макиенковой усадьбе по вечерам стучали топоры. Сыновья торопили отца, поэтому в любое свободное от полевых работ время тесали бревна, рубили пазы, ходили в лес, заготовляя мох. К концу лета все венцы были уложены и с двух сторон дома, построенного Василием Петровичем, сверкали свежими золотистыми срубами две пристройки.
Матвей суетился больше всех. Он боялся, что к осени не успеют достроить, потому что со свадьбой уже все было решено. Дорохов после Никитиной свадьбы уже ждал сватов, потому что, наблюдая за дочерью, видел, как по вечерам Матвей провожал ее до дома. Только спросил дочь, хочет ли она идти за Матвея, и, получив утвердительный ответ, дал свое согласие. Свадьбу назначили на конец октября, после уборки урожая. Матвей, зная, что когда начнется уборочная, то времени на постройку дома совсем не будет, торопил отца и брата. Они только посмеивались и работали почти каждый день до темна.
К уборочной они все-таки закончили свои пристройки, покрыв их тесовой крышей и хорошо просмолив с песком. Теперь Макиенков дом представлял собой красивую гордую птицу, раскинувшую крылья в обе стороны. Василий Петрович сам с удовольствием смотрел на дело рук своих и сыновей. Когда-то он так и мечтал: иметь большой дом, где бы жили и сыновья, и внуки. А внуки уже скоро должны были появиться. Таисия ходила, не скрывая своего слегка выпирающего живота. К зиме она должна была родить. Никита с особой тщательностью отделывал свою половину, понимая, что скоро в его доме появится новый член семьи. Кто это будет сын или дочь, ему было все равно, лишь бы Тайка хорошо родила. А она, казалось, не замечала своего положения, продолжая выполнять всю работу по хозяйству, хоть Марийка ее и ругала, если та поднимала что-нибудь тяжелое.
— Что же ты делаешь? Хочешь родить раньше времени? — беззлобно, любя ворчала она.
Василий Петрович тоже оберегал невестку, как в свое время он берег Марийку, не позволяя ей делать тяжелую работу. Даже Матвей, видя, что Тайка хочет поднять тяжелую бадью с пойлом для коров, старался опередить ее и вынести сам. Тайка потихоньку счастливо улыбалась, видя, как к ней относятся в этой семье. А тот, кого все так ждали, уже нетерпеливо постукивал ножкой, ворочался, вызывая счастливую боль в животе.
После уборочной сыграли свадьбу Матвею. Теперь и вторая пристройка Макиенковой усадьбы была заселена и обживалась новой семьей.
Неожиданно в последний день октября в Семиозерки приехали на бричке, запряженной вороным жеребцом, какие-то люди и попросили старосту срочно собрать сельчан на сход. Недоумевая, крестьяне, бросив все дела, потянулись к месту схода. Там уже на возвышении стоял староста с двумя приезжими мужчинами. Один, средних лет, одетый в городское полупальто, коренастый с мозолистыми руками, видно, что рабочий с какого-то завода, и второй, совсем молодой еще парень, — в гимназической шинели.
Когда народ собрался, Пров Емельянович поднял руку, чтобы все замолчали, и, как только людской гомон стих, указал на приезжих и объявил:
— Граждане сельчане, вот люди из города хотят сообщить какие-то новости. — Он повернулся к мужчине. — Говорите.
— Товарищи! — громким голосом начал мужчина, и все притихли от такого необычного обращения. — Я уполномоченный Благовещенской фракции большевиков Кузин Николай Петрович и мне поручено довести до вашего сведения, что в Петрограде двадцать пятого октября свершилась революция. Власть во всей России перешла в руки партии большевиков…
— Ну а нам-то что с этого? — крикнул кто-то из толпы.
Мужчина недоумевающе посмотрел на своего молодого напарника и продолжил речь:
— Партия большевиков боролась за освобождение всех рабочих и крестьян от гнета капиталистов и помещиков. Теперь, когда власть в руках большевиков, вы — граждане свободной России!
— А надолго это самое… власть ваша?
— Навсегда. В Петрограде создано первое в мире рабоче-крестьянское правительство! Поэтому вам надо выбрать свой крестьянский комитет, чтобы управлять всеми делам в селе.
— Что-то я не пойму тебя, мил человек. — Пров Емельянович озадаченно посмотрел на выступавшего представителя. — Зачем нам еще какой-то комитет? Крестьянин сам знает, когда ему пахать землю, а когда и сеять. Ну а если уж какие общие дела, так на это есть выборный староста, коим я и являюсь.
Мужчина сделал движение рукой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи:
— Закончилась ваша власть, господин староста. Теперь народ сам будет править всеми делами, и не только у вас в селе, но и во всей стране.
— Ну, положим, кончилась моя власть или нет, это люди скажут, а таких, как ты, агитаторов, за последнее время много приезжало к нам. Так что заканчивай, мил человек, и катись-ка ты туда, откуда пришел. — Дорохов повернулся к людям и махнул рукой. — Все, расходитесь по домам. Сход окончен, больше говорить не о чем.
Народ, посмеиваясь, стал расходиться, обсуждая привезенную новость. Приезжие, покрутившись на месте, сели на бричку и уехали…
Дома Тайка сразу кинулась к Никите:
— Ну, что там за новости? Что староста собирал-то людей?
— Да опять какие-то агитаторы приезжали. В Петрограде снова власть сменилась. — Никита пожал плечами. — Ну, а нам-то что с этого? — Он махнул рукой. — Бог с ними… Ты как? — Никита заглянул жене в глаза.
— Да хорошо все, Никитушка. Вот только тревожно мне что-то. Скорей бы уж. — Она погладила живот.
— Все будет хорошо. — Никита как мог успокоил жену.
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Сообщение о революции в Петрограде особо и не взволновало семиозерцев. За последний год власть в стране уже менялась, но для далекого приамурского села это практически ничего не значило. Жизнь шла своим чередом. Свержение царя не помешало посеять и собрать урожай, также и сообщение о свержении Временного правительства не остановило подготовку к охотничьему сезону.
Вечером Василий Петрович собрал сыновей.
— Ну, что, сыны, надо готовиться к промыслу. Скоро первый снежок выпадет, а там и завьюжит. Пора на заимку. Матюша, ты пойдешь первый со мной.
— А почему я? — Матвею не хотелось прерывать свой медовый месяц.
— Недельки через две пойдем. Готовься, — не слушая его возражений, ответил Василий Петрович. — У Никиты жена на сносях, пусть он дома пока побудет.
Спорить с отцом Матвей не стал. Он видел, что тот прав, хотя ему так не хотелось отрываться на какое-то время от молодой жены, но слово Василия Петровича для сыновей было законом.
В хлопотах и заботах быстро пролетели дни подготовки к промыслу. Василий Петрович с сыновьями тщательно проверяли снаряжение, ружья, припасы к ним, а главное — это подготовка капканов. Перед уходом в тайгу он еще раз обошел свое хозяйство, осмотрел, убедившись, что к зиме все готово. Дров напилено, наколото и уложено в большие поленницы почти на всю зиму. Хоть и заготовили дров больше обычного, но ведь и печка теперь не одна, а три. В каждой пристройке Василий Петрович сложил по печке, чтобы сыновьям с женами и будущими внуками было тепло и уютно в своем доме. Потом он обошел со всех сторон большой стог сена, стоящий недалеко от дома и огороженный изгородью из жердей, зашел в амбар, проверив, как хранятся запасы зерна на посев, на корм скотине. Удовлетворенно посмотрел на мешки с мукой — все было заготовлено с запасом. Заглянул Василий Петрович и в погреб, забитый до отказа овощами и заготовками на зиму. Зайдя в стайку, проверил скотину и, довольный, пошел в дом.
Кабана он заколол еще с первыми морозами, так что мяса на первое время хватит, а там с промысла что-нибудь привезет. Теперь на заимку Василий Петрович всегда отправлялся на лошади, поэтому приходилось идти в обход перевала, дорога удлинялась чуть ли ни вдвое, но зато он теперь каждый раз привозил в санях уже разделанное и замороженное мясо изюбра или дикого кабана, а то и целые тушки зайцев или диких коз. Теперь кроме пушнины на промысле у него была и вторая задача — заготовка мяса.
Матвей в первый раз собирался на промысел с неохотой. Все свободное время он проводил с Галей в своей половине. Немного злился на Никиту, но понимал, что тому сейчас лучше остаться дома. Как Матвей ни растягивал эти дни и ночи, но наступило утро, когда они запрягли Черныша в сани-розвальни, сложили снаряжение, припасы и тронулись в путь.
Взрывая копытами первый пушистый снежок, Черныш бежал легко и свободно. Было видно, что он и сам уже соскучился по вольному бегу. Свежий снег переливался изумрудными искорками в утренних лучах солнца и слегка поскрипывал под полозьями саней. Василий Петрович, как всегда, в приподнятом настроении от предстоящей первой охоты, сидел в санях, придерживая вожжи и с каким-то радостным чувством и удивлением поглядывал на заснеженную тайгу. Он за столько лет так и не привык к ее величию и красоте. Царственные кроны деревьев, украшенные сверкающей белизной снега, всегда вызывали в нем чувство уважения к тайге, как к какому-то живому существу. Он мысленно разговаривал с деревьями, приветствовал их после долгой разлуки. Как и земля, так и тайга с ее лесами и зверьем была для него кормилицей и вызывала почтение. Василий Петрович никогда не убивал зверья больше необходимого. Мяса он заготавливал ровно столько, чтобы хватило на зиму, на пропитание. Да и капканов можно было поставить побольше, но он считал, что для него, для его семьи достаточно и этих. С чисто крестьянской рассудительностью он полагал, что и зверье надо оставлять на приплод, а не истреблять все, что попадется.
Возвращаясь с промысла, он никогда не стрелял попадавшихся по пути зверей и даже не вытаскивал ружья. Как-то возвращаясь с охоты, они вышли на медведя-шатуна. Черныш захрапел и резко остановился, кося глазами, а Никита, бывший с отцом в ту ходку, сразу схватился за ружье и прицелился в шатуна.
— Погоди. — Василий Петрович отвел рукой ствол ружья в сторону. — Пальни-ка вверх, он и так уйдет.
Никита выстрелил вверх раз, другой. Снова зарядил ружье, но медведь ждать не стал, а, недовольно рыкнув, повернул в другую сторону и ушел с пути. Успокоив Черныша, они поехали дальше.
А если какой-нибудь заяц или какой другой зверь перебегали дорогу, то Василий Петрович только посмеивался:
— Вишь, знают твари, что я не буду стрелять.
— Батько, а как они знают, что ты не будешь стрелять по ним? — удивлялись сыновья.
— Очень просто, — пояснял Василий Петрович. — Мы мозгами мыслим, куда нам идти что делать, а они чувствуют это и потому знают, что я сейчас не буду даже ружье доставать, вот и не боятся.
Приехав на заимку, прежде всего распрягли Черныша, завели его в стайку, куда Василь Петрович уже набросал свежего сена. Потом он насыпал овса коню и любовно потрепал его за холку:
— Потерпи немного, сейчас разгрузимся, печку затопим и напоим тебя.
Черныш, понимающе скосил глаза на хозяина, фыркнул и потянулся к овсу.
Пока Матвей разгружал сани, Василь Петрович, войдя в дом, прежде всего растопил печь. Наложив березовых поленьев, заготовленных заранее, он подложил под них сухой бересты на растопку и высек огонь. Застывшая печь не давала тяги, и дрова, как бы с неохотой, потрескивали и не хотели разгораться. Береста быстро прогорала, и Василь Петрович терпеливо подкладывал свежую, глядя, как она скручивалась от огня, как живая, и охватывала пламенем дрова. Вскоре пыхнув, огонь побежал по поленьям и, весело затрещав, наконец-то загудел.
Матвей тем временем, занеся вещи в дом, взял ведра и пошел за водой. Подходя к ручью, он еще издали услышал его звонкий голос. Первые морозы не смогли заковать ручей в ледяной панцырь, он весело и торжествующе журчал своей темной прозрачной водой среди белеющего снега. Но ледяные забереги уже подступали с двух сторон и вот-вот должны были соединиться, чтобы закрыть до весны это темное пятно воды белым снежным покровом.
Зачерпнув воды, Матвей вернулся в дом, где уже было тепло и уютно. Согрев воды для коня, он вышел напоить его. Василь Петрович тем временем обошел заимку, оглядел все хозяйство. Вроде бы никакой зверь не погулял здесь, не похозяйничал, пока их не было. Не зря, значит, он когда-то огородил все зимовье изгородью из крепких жердей. Закрыв ворота, он пошел в дом.
Зимний день короток, пока они закончили все приготовления на завтра, уже стемнело. Попив чаю с пирогом, что дала им в дорогу Марийка, легли спать…
Зная, что за перевал никто не ходит, Василь Петрович капканы ставил широко, вразброс, на большом расстоянии друг от друга. Каждое утро он с сыном, встав на лыжи, уходил проверять капканы, ловушки. Снег был еще не слежалый, а мягкий, как перина. Лыжи проваливались в сугробах, поэтому продвигались осторожно и медленно. Это отнимало много сил, но азарт в предчувствии добычи заставлял забыть об усталости.
Возвращались на заимку усталые, но с добычей. Быстро поев, отец с сыном сразу же садились обрабатывать шкурки. Как только смеркалось, Василь Петрович прерывал работу на короткое время, чтобы задать коню корм и самим попить чайку. Спать не ложились, пока не заканчивали обработку всех шкурок, добытых за день. Матвей, намаявшись за день, после этого сразу же заваливался на лежанку, тут же засыпал, а Василь Петрович потихоньку доделывал все дела, проверял снаряжение на завтра и, только приготовив все, ложился спать. Так, за этими каждодневными хлопотами пролетали дни.
Промысел был удачным, и вскоре Василь Петрович и Матвей, загрузив санки мешками с пушниной и мороженым мясом, двинулись в обратный путь. Настроение было хорошее. Василь Петрович наконец-то, как свободный, вольный человек теперь сам повезет сдавать шкурки в Благовещенск. В городе он не был с тех пор, как его после каторги привезли на барже с другими поселенцами в Приамурье. Живя в Семиозерках и не имея прав на выезд, он всегда просил кого-нибудь привезти ему из города то одно, то другое. А как стал сам ходить на промысел, то пришлось просить Баркова сдавать и его пушнину. Василь Петрович знал, что Пантелей Кузьмич никогда его не обманет. Да и тот относился к своему бывшему постояльцу как к лучшему другу, как будто чувствовал, что придет время, когда они породнятся.
Матвей, конечно, был больше отца рад возвращению с промысла, ведь дома его ждала молодая жена, его Галя. Теперь, в предчувствии предстоящей встречи, он торопился, понукал коня, не замечая, как отец, шагая рядом, посмеивался, поглядывая на него.
Пока шли по лесу, по сугробам, Василь Петрович и Матвей в сани не садились, помогая коню на крутых подъемах и сдерживая подводу на спусках. Ближе к селу, как только вышли на дорогу, они попадали от усталости в сани и теперь отдыхали, чувствуя, как Черныш легко бежит по накатанной дороге.
На этот раз их дома ждало радостное событие — Таисия родила дочь. Никита суетился по дому больше всех, и приезд отца с братом его отвлек только для того, чтобы сообщить им эту новость.
Войдя в дом, Василь Петрович хотел сразу пройти в половину, где жили Никита с Таисией, но Марийка не пустила его, замахав руками:
— Ты куда это прямо с мороза к ребенку! Переоденься хоть, умойся, черт леший, а уж потом проходи.
Матвей сразу прошел на свою половину и, попав в объятия жены, тут же забыл о народившейся племяннице. Василь Петрович, быстро умывшись, переоделся и, пока Марийка накрывала на стол, прошел к сыну. Ему не терпелось увидеть внучку. Таисия, кормившая дочь, увидев его, засмущалась, прикрывшись платком. Василь Петрович остановился в замешательстве.
— Тато, вы проходите, садитесь. Я сейчас докормлю дочь и покажу вам ее.
Василь Петрович уселся на лавку, ожидая, пока сноха закончит кормление ребенка. Вошел Никита. Увидев отца, широко заулыбался.
— Что, батько, не терпится внучку увидеть? Подожди немного, сейчас увидишь. Вся в тебя.
Закончив кормить, Таисия осторожно отняла спящего ребенка от груди, застегнула кофточку и положила дочь в колыбель. Василь Петрович осторожно подошел к колыбели и посмотрел на спящую девочку. «Вот и новое поколение Макиенков народилось, — почему-то с грустью подумал он. — А я стал дедом».
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Холодным, вьюжным январским вечером в Семиозерках появилась одноконная бричка. Сошедшие с нее два человека по одежде и по виду агитаторы из города, к старосте не пошли, сход собирать не стали, а, осмотревшись, выбрали самую бедную и неухоженную избу Дугиных, направились к ней.
Пес, услышав сквозь вой ветра скрип калитки, выглянул из будки и слабо тявкнул, но тут же скрылся обратно, извиняюще вильнув хвостом. Постучав в дверь, приезжие сразу же вошли в дом. Пелагея, увидев незваных гостей, засуетилась, заохала. Николка, поднявшись с полатей, где он полулежал, играя с сыном, удивленно взглянул на вошедших. Мужчина, что постарше, сняв шапку, поздоровался:
— Здравствуйте, хозяева. Нежданных гостей не примете?
Видя нерешительность гостей, Николка осмелел.
— Кто такие? Что за люди?
— Из города мы. Представители местного совета, значит, представители власти.
— Это какой же власти? — с вызовом спросил Николка. — Нынче она часто меняется.
— Отныне одна власть в России — это власть Советов.
— Ну а нам-то что с этого? — Николка непонимающе смотрел на гостей.
— Наша власть за бедных, против богатых.
— А вы мне растолкуйте, что это за власть.
— Ну, вот это другое дело. — Мужчина даже обрадовался, что из этой избы уже не выгонят на мороз. — Можно раздеться и пройти? — спросил он у Николки.
— Ну, проходите, коль пришли. Лизавета, поставь-ка гостям чайку, — обратился Николка к жене. — Посидим, потолкуем о новой власти.
Сняв верхнюю одежду, покрытую каплями от растаявшего снега, гости прошли к столу, но прежде, чем сесть, старший представился:
— Я представитель Амурского краевого исполнительного комитета Погосов Федот Кузьмич, а это… — Он указал на своего напарника, который размотав укутывавший лицо башлык, сняв пальто и шапку, оказался совсем молодым парнем. — Это член краевого Совета депутатов Жилин Василий.
Разместившись на лавке у стола, гости млели от тепла, шедшего от печки. Николка уселся напротив, выжидающе глядя на них. Посмотрев, как живут хозяева, Погосов начал говорить:
— Мы зашли именно в вашу избу как к представителю беднейшего крестьянства вашего села.
Николка удовлетворенно хмыкнул. Ему понравилось это выражение: «представитель беднейшего крестьянства», и он молча ждал, что гость скажет дальше.
— Хотелось бы узнать, с кем мы разговариваем. Как вас звать-величать?
— Дугин я, Николка.
— А по батюшке? — подкупающе спросил Погосов.
— Митрофаном отца звали.
— Значит, Николай Митрофанович. Ну, так вот, Николай Митрофанович, нам бы хотелось собрать всех неимущих крестьян, чтобы выбрать комитет бедноты, который и будет править в вашем селе.
— Как это править? А староста?
— Вот об этом мы и поговорим, когда соберем всех бедных и неимущих.
— Это что, сход собирать, что ли? — недоумевая спросил Николка.
— Ну, зачем же сход. Я попросил собрать всех самых бедных крестьян. Вы можете сейчас позвать их сюда?
— Ко мне домой, что ли? — опять не понял Николка.
— Ну конечно. Зачем нам дворцы и хоромы, когда мы можем вот так собраться по-крестьянски и поговорить, а хозяюшка нам чайку подаст.
— Нету чаю, — фыркнула Лиза. — Вон кипяток только.
— Ну, это ничего, — примиряюще ответил Погосов. — Мы и кипяточку будем рады. Ну, так как, людей позовете?
Пожав плечами, Николка стал одеваться, обдумывая, кого бы ему позвать.
— Слышь, Лизавета, ты все-таки чайку приготовь. Сейчас люди придут. Ну, я пошел.
Обойдя полтора десятка дворов, которых он по собственному решению причислил к «представителям беднейшего крестьянства», Николка решил, что хватит, и вернулся в дом. Там уже собирался народ, и вскоре тесная изба Дугиных была полна людей. Когда все собрались, Погосов, представившись, объявил, что решением съезда земств и городов единственным органом власти признан Амурский краевой исполнительный комитет и местные Советы, а земство и городская дума распущены.
— Поэтому вам, беднейшим крестьянам села Семиозерки, по решению съезда надлежит избрать свой комитет бедноты, в который должны войти только беднейшие сельчане. Они и будут управлять всеми делами в вашем селе.
— Ну, так а как же староста? — повторил свой вопрос Николка.
— Как и земства, власть старосты в селе упраздняется. Сами теперь будете управлять всеми делами. Так что надо выбирать комитет бедноты. Я сразу предлагаю выбрать в комбед Дугина Николая Митрофановича.
— Это Николку-то? — хохотнул кто-то из крестьян.
— Да, Николая Митрофановича Дугина, — еще раз подчеркнув этим свое уважение к Николке, жестко произнес Погосов.
— И что же, Николка теперь будет нами управлять?
— Не только он. Вы должны сами выбрать еще несколько человек в комитет бедноты. Предлагайте.
Все зашумели, заговорили, предлагая разные варианты. Долго спорили, курили так, что дым коромыслом стоял в избе и нечем было дышать. Наконец-то пришли к единому мнению и проголосовали еще за четверых односельчан. Так был выбран комитет бедноты из пяти человек, в том числе и Николки Дугина. Председателем комитета избрали Семена Ложкина, недавно вернувшегося с фронта, его заместителем по всем вопросам стал Николка Дугин. У него же в избе решили разместить штаб комитета. Погосов и Жилиным остались ночевать в избе у Николки.
Наутро стали собирать людей. Народ с неохотой отрывался от дел и не спеша стягивался к месту схода. Отдельной кучкой, на возвышении у пня, где обычно находился староста, стояли члены нового комитета бедноты и двое представителей Амурского исполкома.
По дороге Василий Петрович встретил Баркова.
— Слышь, сват, зачем на сход собирают? — поинтересовался Пантелей Кузьмич.
— Кто их знает. Опять, наверное, власть меняется. — Василь Петрович пожал плечами в недоумении. — Пойдем, сват, послушаем, может, что нового скажут.
Подойдя к площади, они заметили Дорохова, стоящего чуть поодаль от всех. Подошли к нему.
— Здравствуйте, Пров Емельянович. Зачем народ собираешь? — поинтересовался Барков.
— Здорово, мужики. А это не я собираю. Вон опять какие-то представители приехали то ли из волости, то ли из города. Послушаем, что скажут.
Василь Петрович и оба его свата остались стоять вместе, чуть в стороне от всех, ожидая, когда начнут говорить те, кто собирал народ. Наконец-то на возвышение поднялся Погосов и объявил о роспуске земств и власти старосты.
— Теперь вся полнота власти в вашем селе принадлежит комитету бедноты во главе с его председателем вашим односельчанином, большевиком Ложкиным Семеном Ивановичем и его заместителем — Дугиным Николаем Митрофановичем.
Вернувшись со схода, Василь Петрович долго смеялся:
— Вот и Николка Дугин ко власти пришел. Если у них вся власть из таких, так это ненадолго, пропьют все.
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В начале марта неожиданно в Семиозерки приехали агитаторы записывать в Красную гвардию. Ударили в железо, собрали народ на площади, где раньше собирался сельский сход.
Взобравшись на пень, один из них, одетый в кожаную куртку и бриджи, заправленные в сапоги, с большой кабурой на боку, стал взволнованно объяснять собравшимся сельчанам, что в городе поднялся мятеж против советской власти. Его возглавил казачий атаман Гамов. Мятежники арестовали членов Благовещенского Совета вместе с неразъехавшимися делегатами Амурского крестьянского съезда. Он рассказал, что сейчас во всех городах и селах создаются отряды добровольцев, и жители села Семиозерки должны встать на защиту советской власти и записываться в отряд Красной гвардии.
После недолгого выступления представитель спустился вниз и приготовился записывать желающих вступить в Красную гвардию. Но никто не подходил. Крестьяне стояли молча, обдумывая услышанное, и чесали кто бороды, кто затылки.
— Ложкин, — обратился представитель к председателю комитета бедноты. — Ты сам-то почему не записываешься? Ты же фронтовик. Ты, как представитель власти должен первым подавать пример.
— Ну, пиши меня, коли должен. — Ложкин скривился, как от зубной боли. Недавно вернувшись с германского фронта, он совсем не хотел снова вставать под ружье, но должность председателя комбеда обязывала его первым записаться.
— И членов своего комбеда записывай, — посоветовал ему представитель.
— Я не могу воевать, — сразу отозвался Николка Дугин. — У меня грыжа. Меня и на германскую войну не брали.
Записав всех членов комбеда, кроме Дугина, Ложкин обратился ко всем фронтовикам, чтобы записывались в Красную гвардию.
— Поймите, мужики, — убеждал он их. — Если не мы, то кто же защитит новую власть, нашу власть? Мятежники придут сюда и опять поставят у власти Дорохова и других богатеев. Вы этого хотите? Ищенко Федос, ты же фронтовик, давай записывайся, — обратился он к рядом стоящему крестьянину.
— Не-е, я свое отвоевал уже. Пока был на германском фронте, жена и детишки чуть с голоду не померли. Скоро землю пахать надо да хлеб сеять. Наше дело крестьянское.
— Да ты пойми, Федос, кто, кроме нас, фронтовиков, пойдет защищать нашу власть? Не молодежь же, которая и винтовку-то держать не умеет. Так что давайте, мужики. — Он снова обратился к селянам: — Кто фронтовики, подходи, записывайся!
— А винтовку дадут, или что — граблями воевать будем?
— Дадут вам оружие, всем дадут, — успокоил представитель.
— Только не здесь, а в Ивановке. Там собирается сводный отряд добровольцев.
Записалось двенадцать человек.
— Снаряжай подводу, — обратился Ложкин к Николке Дугину. — Отвезешь нас в Ивановку, а сам дуй назад. Будешь пока здесь командовать.
Пока Дугин запрягал лошадь, мужики, записавшиеся в отряд, разошлись по домам собрать вещмешки для похода. Вскоре, кто усевшись на подводу, кто пешком, двинулись в Ивановку.
На несколько дней село застыло в тревожном ожидании. Повсюду стояла гнетущая тишина, и даже собаки перестали брехать, почувствовав людское напряжение. По ночам закрывали ворота на все запоры, прислушивались.
Через неделю напряжение спало. Все двенадцать человек вернулись целыми и невредимыми. За плечами у каждого была винтовка трехлинейка, а на поясе подсумок с патронами. Возбужденно переговариваясь, мужики разошлись по домам, и началась гульба. Три дня самогон лился рекой. Обмывали победу. Николка Дугин суетился и пил больше других, как будто это он после двухдневного боя за город разгромил мятежников, бежавших за границу.
Приближение весны всегда было главным событием для крестьянина.
А она уже наступала, принося новые заботы и хлопоты. Хоть и задували еще сильные порывистые ветра, но морозы стояли не такие крепкие. Солнце днем прогревало землю по-весеннему, освобождая ее от снега и готовя к новой вспашке.
Выбранный в комитет бедноты, Николка Дугин стал ходить по селу, важно раздувая щеки, особенно после того, как он неделю оставался один из членов комитета, пока остальные воевали с мятежным атаманом. В это время он каждому встречному давал понять, что он теперь власть на селе. Люди посмеивались украдкой, но в открытую связываться с ним никто не хотел. Лишь Матвей, как-то встретив Дугина пьяным в стельку, посмеялся над тем. Николку это заело, и он, ударяя себя в грудь кулаком, пошел на Матвея со словами: «Да ты знаешь, кто я такой? Я представитель власти!»
— Да пошел ты…
Матвей, чтобы отстать от него, толкнул Дугина, и тот, не удержавшись на пьяных ногах, со всего маху упал на спину прямо в только что подтаявшую весеннюю грязь. Этого Дугин простить не мог и затаил злобу на Матвея и на весь род Макиенко.
Как-то в самый разгар весеннего сева приехал из города Погосов. Стали собирать сельчан на сход. Народ шел с неохотой, потому что раньше в это время староста никогда не собирал сход. Все в эти дни были заняты от зари до зари и было не до разговоров. Но Погосов разослал всех членов комбеда оповестить сельчан, чтобы на общем собрании обязательно был представитель от каждого двора.
Василь Петрович что-то занемог и послал на собрание Никиту как самого старшего.
— Сходи, сынку, послушай, что скажут.
Когда народ собрался, Погосов стал говорить о том, что городу нужен хлеб, и призвал крестьян сдавать излишки хлеба государству. Потом упрекнул Ложкина, что тот плохо проводит агитацию.
— Надо молодых выдвигать в комбед. У вас в селе столько молодежи.
Подозвав Никиту, чем-то приглянувшегося ему, он предложил его кандидатуру в комбед, на что тот категорически отказался.
— Почему? — удивился Погосов.
— Я пришел просто посмотреть и послушать, о чем здесь будут говорить. Некогда мне этим заниматься. Сейчас не до ваших комбедов.
Погосов удивленно посмотрел на него и повернулся к Ложкину.
— Он что, не из бедняков?
— Да как сказать, — замялся Ложкин. — Раньше были бедняками а теперь… — Он не договорил, потому что Погосов тут же перебил его, сделав свой вывод.
— Что, разбогатели на эксплуатации труда бедняков? — решительно задал он вопрос.
— Да нет, они никого не эксплуатируют. Сами работают на своих полях, но и не бедствуют, как многие из нас.
Погосов опять повернулся к Никите.
— Так что ты хотел здесь услышать?
— Не знаю. — Никита пожал плечами. — Меня батько послал. Сам он приболел что-то, не смог прийти.
— А кто твой батько? Чем занимается?
— Как кто? Крестьянин. Землю пашет, хлеб растит, зимой охотой занимается.
— С Украины приехали? — определил по говору Погосов. За лучшей жизнью? — съязвил он.
— Нет. Батьку в ссылку сослали, а мы с мамкой после приехали.
— А за что его сослали?
— Да панскую усадьбу сжег вместе с паном.
— Революционер, значит, — оживился Погосов.
— Не знаю. — Никита опять пожал плечами. — Какой революционер? Батько за маму заступился, когда ее пан обидел.
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Лето прошло более или менее спокойно. Семиозерцы занимались своим обычным крестьянским трудом. Несколько раз приезжали агитаторы, уговаривая молодых парней идти в Красную армию, но особого желания никто не изъявлял.
У Макиенков же произошло событие, не менее важное для них, чем все перемены в обществе. У Матвея родился сын. В честь прадеда назвали Петром. Василь Петрович ходил гордый, довольный, что вот и продолжится род Макиенко. «Девки что, — говорил он, — выйдут замуж и забудут, какую фамилию они носили». Матвей бегал по дому, как заполошный, хватаясь то за одно, то за другое, успевая забежать на свою половину и глянуть блестевшими от радости глазами на сына и жену.
Василь Петрович внезапно ощутил какую-то грусть: вот уже и внуки нарождаться стали, значит, он стареет. На промысел он в последнюю зиму ходил редко. Чаще ходили Никита с Матвеем, а он оставался дома помогать женщинам по хозяйству. За сыновей, ему было спокойно — все у них хорошо. Он в их годы и мечтать о таком не мог. В сорок лет он только-только начал жить по-человечески, а они с молодых лет все имеют — и землю, и хозяйство. «Дай бог им счастья, — думал Василь Петрович. — И не знать того, что мне пришлось пережить».
В одну из тихих августовских ночей к Дорохову осторожно постучали в ворота. Залаяла собака, и хозяин, выйдя на крыльцо, увидел за воротами темные силуэты двух верховых. Пров Емельянович, взяв ружье, подошел к воротам.
— Кто там? Что за люди? — громко спросил он.
— Не шуми, Пров Емельянович, дело есть, — приглушенно ответили из-за забора. — Не бойся, открывай. Поговорить надо.
— А я и не боюсь, — щелкнув курком, прихваченной с собой берданки, спокойно ответил Дорохов и открыл ворота. — Вы кто такие?
— Дай во двор-то войти. Мы не лихие люди, мы по делу, — косясь на ружье, наклонившись с лошади, все так же чуть слышно сказал один из них.
— Ну, проходите, коли по делу. — Пропустив верховых во двор, Пров Емельянович, выглянув за ворота, не видел ли кто, прикрыл их, заперев изнутри. — Лошадей поставьте, там коновязь. — Он кивнул в сторону амбара.
Прошли в дом. Подкрутив фитиль в лампе, чтобы свет был ярче, Дорохов разглядел гостей. Хоть и одеты они были в обычную крестьянскую одежду, но по выправке и по манере держаться он сразу признал, что эти люди военные.
— Кто такие? — повторил он свой вопрос.
— Поручик Гридасов, — представился один из гостей. — Мы к вам с поручением. Земство собирает съезд амурских хлеборобов и приглашает вас, господин Дорохов.
— Какое земство? Разве оно еще существует? А как же эта новая власть безземельных?
— Ну, это временно. К нам на помощь движутся американские и японские войска. Так что скоро избавим вас от этой большевистской заразы.
— Понятно. — Пров Емельянович глубоко задумался, покрутил головой. — Вот оно как выходит. — Потом решительно спросил: — Когда съезд и где? Я приеду.
— В Песчано-Озерском, двадцать пятого августа. Я надеюсь, вы понимаете, что все это пока в секрете, — пытливо глядя на него, проговорил поручик Гридасов.
— Не учи, чай, понимаю. Ночевать-то у меня будете?
— Нет. Нам надо за ночь еще несколько человек оповестить. Проводите нас, господин Дорохов.
Они вышли во двор. Посыльные вскочили на коней и, выехав за ворота, скрылись в темноте. Пров Емельянович, заперев ворота, вернулся в дом и лег спать. Но заснуть долго не мог, ворочался, обдумывая визит ночных гостей.
Наутро Дорохов запряг бричку и, взяв с собой сына Ивана, выехал в Песчано-Озерское…
Вернувшись, Дорохов не знал, как объявить жителям села о тайном решении Второго съезда амурских хлеборобов, приветствовавших войска интервентов, вторгшихся на территорию Дальнего Востока, а также как сказать людям о решении съезда не отдавать крестьянскую молодежь в Красную армию. Пров Емельянович стал распространять слухи, что скоро советской власти придет конец: к ним движется белая освободительная армия, а также ей в помощь японская армия. Вскоре эти слухи поползли по селу, и подтвердил их Семен Ложкин, вернувшись из Благовещенска.
В середине сентября в Семиозерках появились отступающие отряды Красной армии. Обоз вошел в село тихо, без шума. Бойцы шли, устало передвигая ноги. Тяжелораненых везли на телегах, те, кто мог, шли пешком. Ложкин, встречая их, распределял на ночлег по дворам. Постучался в дом к Макиенко.
Когда Василь Петрович подошел к воротам, Ложкин, кивнув на телегу с ранеными, стоящую за ним, попросил:
— Василь Петрович, возьми раненых на постой. Это ненадолго. Дня два-три, а потом они пойдут дальше.
— Хорошо. Сколько их?
— Человек десять.
Василь Петрович посмотрел на бойцов, измученных дорогой, и кивнул.
— Пусть проезжают во двор. Никита, отворяй ворота! — крикнул он сыну.
Когда телега въехала во двор, Василь Петрович почесал затылок.
— Где же вас разместить-то столько? Ничего, если в амбаре? — спросил он у Ложкина. — Там чисто, а сынам крикну, соломки свежей постелят.
— Конечно, — обрадовался Ложкин. — Они тебе не в тягость будут. Только ты, Василь Петрович, покорми их с дороги, — заглядывая ему в глаза, попросил Ложкин.
— Ну, это уж само собой.
— Вот спасибо тебе, Василь Петрович. Ну, я побегу, надо остальных где-то разместить.
Пока Никита с Матвеем натаскали свежего сена в амбар, Таисия сбегала в погреб и принесла две больших кринки холодного молока.
— Попейте с дороги, — предложила она бойцам.
Напившись по очереди, бойцы поблагодарили хозяйку и стали размещаться в амбаре, уложив сперва тех, кто не мог ходить. Василий Петрович, войдя в дом, распорядился сварить побольше украинского борща.
— Да свининки свежей возьмите, чтобы побыстрей проварилась, — велел он женщинам.
Вскоре из дома потянулись запахи свежего борща. Таисия с Галиной, взяв чашки, ложки, нарезав побольше свежего, душистого хлеба, отнесли все это в амбар. Следом за ними Никита принес большой казан дымящегося борща.
— Налетайте, мужики, небось проголодались с дороги.
— Да, давненько не ели горячего. Все всухомятку, на ходу, — пояснил один из бойцов.
После сытного обеда старший среди раненых поблагодарил хозяина и, выйдя покурить во двор, окинул взглядом всю усадьбу, спросил у Василия Петровича.
— А ты, видать, из зажиточных. Богатое хозяйство. Тут самому не справиться. Наверное, работников держишь? — поинтересовался он.
— Зачем мне работники? — рассмеялся Василь Петрович. — Ты сынов моих видел? — Он показал свои мозолистые ладони. — Вот этими да ихними руками все сделано.
— Давно здесь живете?
— Да уж почитай лет десять. Ссыльный я, — пояснил Василий Петрович.
— Понятно, — красноармеец затянулся крепким самосадом…
Хорошо отдохнуть раненым так и не удалось. Поздно вечером в село вошел небольшой отряд красноармейцев. Среди них больше половины тоже были раненые. Старший среди них, найдя командира первого отряда, сообщил, что они держались до последнего, но Благовещенск взят белыми с помощью японцев.
— Они идут по нашим следам, — торопливо сказал он, — Надо уходить. Я думаю, к утру белые будут здесь.
— Жаль, не удалось отдохнуть. Будем уходить. Слушайте меня, — обратился он к бойцам только что подошедшего отряда. — Коней не расседлывать. Три часа на отдых — и выступаем.
Найдя Ложкина, командир попросил его, чтобы жители села накормили всех бойцов и дали продуктов в дорогу.
— Хорошо, я распоряжусь. Только вы уйдете, а как придут опять старые порядки, то нас, всех членов комбеда, повесят на первой же березе.
— Да… — Командир немного задумался, потом решительно тряхнул головой. — Вам надо уходить с нами. Я думаю, что мы еще вернемся сюда. Собирай своих членов комбеда, через три часа выступаем.
Николка Дугин, услышав, что скоро власть меняется, сразу понял: ему теперь хорошо не покажется. Он заметался, ища Ложкина, и успокоился только тогда, когда тот сообщил ему, что они уходят вместе с отрядом.
— Иди собирай харчи в дорогу, скоро уходим.
— Я щас… я быстро, — испуганно проговорил Дугин и трусцой побежал к своему дому.
Елизавета кинулась в плач, заголосила, когда узнала, что муж собирается уходить с отрядом.
— И на кой черт тебе сдался этот комбед! Жили спокойно, от людей не прятались. А на кого же ты нас покидаешь?! — заливалась она.
— Цыть! Замолчи! Лучше харчей побольше собери в дорогу да белья теплого. Видно, надолго уходим, — мрачно сказал Дугин, тоже мысленно ругая себя за то, что связался с комбедом.
«И правда, на кой она мне сдалась, эта власть народная? Сидел бы спокойно сейчас дома, в тепле, а не бежал, как пес паршивый, от семьи. Какая мне разница, кто нами правит», — уныло думал Николка, собирая мешок в дорогу. Потом, плотно поев, опять под причитания Елизаветы, он оделся и вышел из дома.
Еще до рассвета отряд ушел из села. Наступила зловещая тишина, как перед бурей. Опять на ночь крепко запирали ворота, задвигая все засовы, словно это могло спасти от надвигавшихся перемен.
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Только успел уйти из села красноармейский отряд, а с ними и все члены комбеда, как на следующий день в Семиозерки вошел большой конный отряд белогвардейцев и казаков. Победным строем войдя в село, офицер на черном как смоль коне сразу поинтересовался, где дом старосты. Кто-то указал ему. Подъехав к дому Дорохова, стали стучать в ворота. Вышел Пров Емельянович.
— Вы староста? — спросил офицер, поигрывая нагайкой.
— Да, до прихода красных я был старостой.
— Вас никто с этой должности не смещал. Так что будьте добры с сегодняшнего дня исполнять свои обязанности. А впрочем… — офицер на минуту задумался. — Соберите народ, я сам скажу об этом. Хватит, похозяйничала голытьба.
Ударили в железо, и народ стал собираться к месту схода. Когда собралось довольно много сельчан, офицер, взобравшись на пень, объявил, что большевики ушли навсегда и опять наступают старые порядки. По всем вопросам обращаться к старосте — он кивнул на Дорохова, стоящего рядом. Объявив это, офицер подошел к Прову Емельяновичу.
— А вам, господин староста, представить мне списки всех смутьянов и тех, кто кормил и поил здесь эту недобитую красную сволочь.
— Господин офицер, все члены комбеда, эти активисты большевистские, ушли с красными, а что касается тех дворов, где на постое стояли красные, так это, почитай, все село. У меня тоже пять человек квартировалось. Нас не спрашивали, хотим мы этого или нет. Так же, как и вы, пришли и остановились в селе.
— Господин староста, вы сами, случайно, не большевик? — офицер, помахивая нагайкой, вплотную подошел к Дорохову и пристально посмотрел ему в глаза.
Пров Емельянович, не моргнув, прямо взглянул на офицера.
— Не надо, господин офицер, меня пугать. Я уже двадцать лет старостой в этом селе. Недавно я был на съезде хлеборобов в Песчано-Озерском и строго выполнил постановление съезда — из нашего села ни один человек не был мобилизован в Красную армию. Так что не путайте меня с большевиками. Я всю жизнь служил верой и правдой царю и отечеству.
— Ну что ж, похвально, господин староста, а с остальным мы сами разберемся. Распустите народ.
Вернувшись после схода домой, Василь Петрович на расспросы домашних махнул рукой.
— А-а! Опять власть сменилась. Нам-то что с этого? Нас это не касается. Вон урожай еще не весь собрали, картошка не выкопана. Своих дел хватает, не до разговоров.
— Вот и правильно, — согласилась Марийка с мужем. — У нас своих забот полно.
Галина, укачивая на руках маленького сына, поинтересовалась:
— Мой отец был на сходе?
— А как же. Он опять назначен старостой.
Галина вздохнула:
— Уж лучше бы отец не лез в это дело. Что ему надо? Земля есть, дом, хозяйство, жил бы спокойно.
— А его и не спрашивали. Они просто вернули старую власть. Ладно, поживем — увидим.
Казалось, все в Семиозерках установилось, как прежде. Жители успокоились, перестали бояться и запираться на ночь на все запоры. Уже по вечерам опять собиралась молодежь на посиделки. Доходили слухи о бесчинствах и зверствах белогвардейцев и японцев, но в это мало кто верил, уж слишком спокойно было в последние дни.
Неожиданно по первому снегу в Семиозерки прибыл небольшой отряд белых в сопровождении еще невиданных японских солдат в красных шапках. Штаб разместился в доме старосты. К вечеру собрали сход. Дорохов зачитал нормы фуража и продуктов, которые необходимо сдать каждому двору, а также приказ командующего белой армией о мобилизации: всему мужскому населению до сорока лет быть готовыми к мобилизации в белую армию.
Макиенки вернулись со схода мрачные и молчаливые. Женщины с тревогой смотрели на них, но ничего не расспрашивали, ждали. Ужинали, не проронив ни слова. Марийка не выдержала:
— Василь, что случилось-то? Ну, рассказывай, не томи.
— Плохо дело, мать. Продукты, фураж — это мы им поставим, а вот сынов своих под пули я не пущу. Одно дело — воевать за Россию, это я понимаю, но идти с этими косоглазыми… да против своих же русских людей — никогда. Что делать будем?
— А что, надо идти воевать? — неуверенно спросила Марийка, с испугом посмотрев на сыновей.
— Да, мобилизуют всех молодых мужчин в свою армию.
— Батько, я за них воевать не пойду. — Никита упрямо наклонил голову.
— Это что, идти воевать вместе с япошками против этих солдат, что у нас на постое были? Никогда! — Матвей вскочил, яростно сверкнув глазами. — Я лучше сбегу.
— Погоди, не горячись, садись и слушай, что я думаю, твой батько. А я, сынки, так разумею, что вам надо на время уйти на заимку. Возьмите ружья, припасов побольше и живите там, покуда я не сообщу вам, что можно вернуться.
Марийка всплеснула руками:
— Ой, да что же это за лихо!
— Ничего, мать, так спокойней будет и им, и нам. — Василь Петрович кивнул на сыновей с невестками. — Все! Собирай, мать, провиант. Надо, чтобы к утру их здесь не было.
Быстро собрали мешки с продуктами, ружья, боеприпасы. Сыновья разошлись по своим половинам прощаться с женами. Василь Петрович с Марийкой сидели в горнице молча. Она с испугом посматривала на мужа.
Каждую зиму братья по первому снегу уходили на промысел. Но сейчас в это тревожное время их женам ой как не хотелось оставаться одним: это были сборы не просто на охоту, это был побег из родного дома под покровом ночи.
Таисия прижалась к Никите, вдыхая запах его тела, еле сдерживая слезы, словно прощалась навсегда.
— Никитушка, как же я без тебя буду? — Она вопросительно смотрела на его блестевшие в темноте глаза.
— Ничего, Тася, я думаю, это ненадолго. Мы скоро вернемся. Вот поохотимся и вернемся.
— Ой, Никитушка, чует мое сердце, что это надолго. Ты береги себя. — Она еще сильней прижалась к мужу.
— За меня не волнуйся, не впервой. Ты Настюшку береги. — Он перевел взгляд на колыбельку в углу комнаты, где, мирно посапывая, спала ничего не подозревавшая дочь. — Она сейчас так быстро растет. Вернусь и не узнаю. — Никита еще крепче обнял жену, сам чувствуя, что это прощание надолго, но говорить Таисии об этом не хотел, успокаивал ее, что скоро вернется.
Матвей стоял над колыбелькой недавно родившегося сына и тоже понимал, что расставание предстоит долгое.
— Матюша, что же с нами будет-то? — встревоженно спрашивала Галина у мужа, понимая, что уходит он не просто на промысел.
— Ничего, Галя, держись за стариков за моих да за своих. Пров Емельянович вас в обиду не даст. Ну, что ты так переживаешь? — Матвей в темноте почувствовал мокрое от слез лицо жены. — Плакать-то не надо. Я же не в первый раз ухожу. Обычное дело.
— Боюсь я за тебя, Матюша. Мы-то дома остаемся, а как вы там, в лесу, будете жить?
— Да как всегда на промысле. Не переживай. Сына смотри…
Никто в эту ночь так и не сомкнул глаз. Под утро Василь Петрович стукнул раз в одну стенку, потом в другую. Когда все собрались в горнице, он дал сыновьям последний наказ.
— Через село не ходите. Обойдете стороной — и тогда в лес, потому что у них наверняка посты выставлены. На заимке днем печь не топите, чтобы дым не привлекал внимания.
— Батько, а может, коня взять? — неожиданно спросил Матвей.
— Нет. С конем вас сразу заметят. Потихоньку на лыжах за плетнями идите, а как обойдете село, так и чешите сколько сможете. Чем быстрей уйдете, тем лучше.
Посидели перед дорогой, помолчали. Василь Петрович тоже оделся и вышел с сыновьями. Во дворе прислушался, все было тихо.
— Ну, с Богом. — Он открыл калитку и выпустил сыновей.
Когда Никита с Матвеем неслышно, по-охотничьему, скрылись в темноте, Василь Петрович еще долго стоял во дворе, прислушиваясь к каждому звуку. Но все было тихо. Когда, по его подсчету, сыновья должны были дойти до леса, он пошел в дом. Войдя в горницу, он увидел три пары женских глаз, напряженно смотрящих на него.
— Все в порядке. Они уже должны быть в лесу.
— А вдруг еще не дошли? — беспокойно спросила Галя.
— Дошли. Я стоял слушал. Раз все тихо, значит, дошли. Снежок пошел, сейчас прикроет следы наших сынов. А где наша заимка, знает только Пантелей Кузьмич да ты, Таисия. Так что никто их там не найдет…
Наутро, как только рассвело, офицер с группой солдат, взяв с собой старосту, пошли по дворам забирать мужиков по мобилизации. Но здесь их ждал полный провал: вся молодежь за ночь исчезла из села. Кто попрятался по погребам, а кто ушел в лес. Мобилизовали только троих уже немолодых мужиков да Ивана Дорохова. Раздосадованный и злой, как бешеный пес, офицер рычал и ругался на Дорохова, а под конец, убедившись, что в селе никого нет, кого бы можно было мобилизовать, пригрозил:
— Ну, подождите, господин староста, мы-то всего лишь мобилизационная часть, а скоро к вам пришлют карательный отряд. Я доложу командованию о неподчинении законной власти.
— Ну, я-то своего сына не прятал, а за остальных я не в ответе, — оправдывался Дорохов.
— В ответе, староста, ты за все село в ответе.
Пока белые проводили мобилизацию, японцы в это время расхаживали по селу, громко смеясь и разговаривая по-своему, заходили в приглянувшиеся им дворы. Брали все, что хотели — от продуктов и фуража до одежды. Особенно хватали в каждом доме овчинные полушубки, тут же примеряя их на себя. Если кто из крестьян пытался возмущаться и сопротивляться этому грабежу, его тут же избивали прикладами, не взирая на то мужчина это или женщина. По всему селу стояли плач и вой. То тут, то там раздавались выстрелы — это японцы пристреливали собак, кидавшихся на них.
Во двор к Макиенкам вошли японский офицер и трое солдат. Василь Петрович уже приготовил мешок овса да муки чуть больше полмешка, но офицер, оглядев усадьбу, заявил на ломаном русском языке:
— Мало, хозяина, мало. — Кивнул солдатам, и те бесцеремонно распахнули двери амбара и вошли туда. Вынесли несколько мешков овса, три мешка муки. Потом один из них вывел из конюшни Черныша. Тот храпел, упирался и не хотел идти с незнакомым человеком.
— Погодь! — Василь Петрович подошел к ним, успокоил Черныша и вывел его. Подвел к подводе, запряг коня. Солдаты покидали мешки на телегу. Взяв вожжи, Василь Петрович вывел лошадь за ворота.
Идя следом за офицером, Василь Петрович молча возмущался, но вслух говорить ничего не хотел. Так молча и дошел до усадьбы Дорохова, где расположились японцы.
Пров Емельянович, оглядев груженую телегу, покачал головой:
— Что-то больно много ты им дал, сват.
— Это они сами нагрузили. — Василь Петрович кивнул на японских солдат. — Если так будут грабить, то скоро и есть нечего будет. Ладно, пусть подавятся. Куда разгружать-то?
Дорохов повернулся к японскому офицеру:
— Куда разгружать? Лошадь-то надо хозяину вернуть.
Офицер засмеялся, обнажив желтые зубы.
— Моя коня, хороша коня. — Он потрепал Черныша по загривку и повторил: — Моя коня.
Василь Петрович возмущенный такой бесцеремонностью, подошел и взял Черныша за узду, но офицер ударом оттолкнул его, да так, что Василь Петрович упал на спину. Медленно поднявшись, он пошел на офицера.
— Что же ты, сволочь, делаешь? Грабишь средь белого дня.
Офицер, все так же улыбаясь, вытащил из кобуры револьвер и навел его на Василия Петровича. Дорохов, подскочив к ним, закрыл собой свата и быстро заговорил с офицером:
— Не надо, господин офицер, не стреляйте. Он сейчас уйдет. — Повернулся к Василию Петровичу. — Уходи, сват, уходи, не связывайся с ним. Этот косоглазый убьет тебя, но коня не отдаст.
— Да как же так, сват… Я же этого коня своим потом и кровью заработал… — растерянно проговорил Василий Петрович.
— Прости, сват, но я ничего не могу поделать. Может быть, потом отдадут коня.
— Да как же, отдадут, — чуть не плача, проговорил Василь Петрович и, согнувшись, как побитая собака, тихо побрел домой.
Женщины, увидев его, идущего без коня, поняли, что что-то случилось.
— Василю, а Черныш где? — растерянно спросила его Марийка.
— Нет нашего Черныша, — горестно развел руками Василь Петрович. — Забрали японцы коня. А-а! — Он махнул рукой и так же, не распрямляя спины, пошел в дом.
После ухода японцев и белого отряда в Семиозерках наступила полная тишина. Никто не ходил по улицам, не лаяли собаки. Потрясенные жители тихо сидели по домам, ожидая новых бед.
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Неслышно скользя полозьями лыж, Никита с Матвеем, пригибаясь за плетнями, околицами, незаметно обошли село. Уже перед самым лесом чуть не наткнулись на пост, выставленный белыми. Никита, идущий впереди, первым заметил чуть тлеющий костер и фигуру солдата, сидящего на каком-то бревне. Закутавшись в шинель, подняв воротник и натянув шапку глубоко на голову, дозорный мирно дремал, поклевывая носом. Никита поднял руку и показал в ту сторону, чтобы Матвей тоже заметил. Потом так же молча оба повернули, незаметно обошли часового и скрылись в темноте.
Только войдя в лес под кроны деревьев, покрытых первым пушистым снегом, они с облегчением вздохнули и остановились, прислушались. Стояла непривычная тишина, лишь поскрипывали деревья. Со стороны села не слышалось даже лая собак…
— Ну, кажется, пронесло. — Никита оглянулся и вздохнул свободно. — Вот и снежок опять пошел. Сейчас присыплет следы — и ищи-свищи нас.
Поправив лыжи и мешки за плечами, перекинув ружья, до этого висевшие на груди, за спину, братья размеренным шагом двинулись через лес. Шли молча, каждый думал о своем, но все равно все мысли сходились к одному — почему так получилось, что им, как каким-то ворам, приходится темной ночью, прячась от людей, уходить из своего дома от жен и детей…
Было совсем светло, когда они вышли к зимовью Барковых. Зайдя в избушку, печь растапливать не стали, а только, сняв ружья, вещмешки, посидели отдохнули немного. Перекусили всухомятку и засобирались дальше.
Придя на свою заимку, братья привычно обошли все вокруг. Изгородь была цела и поэтому никакой зверь не похозяйничал ни в доме, ни в амбаре, где было стойло для коня да хранились кое-какие охотничьи припасы. Все на месте.
— Слышь, Никита, может, печь растопим, что-то холодно в доме. — Матвей вопросительно посмотрел на брата.
— Нельзя, Матюша, слышал, что батько сказал: «Пока светло, печь не топите, чтобы дыма не видно было». Ничего, потерпим до вечера. Давай снасти готовить.
Достали силки, капканы. Обычно неугомонный Матвей сейчас все делал молча, сосредоточенно. Никита также молчал. Каждый думал о тех, кто остался дома, в селе, занятом белогвардейцами и японцами. Каждый год по первому снегу братья уходили на промысел и сейчас, если бы они ушли на день раньше, то ничего бы не знали ни о белых, ни о японцах.
— Никита, а мы долго здесь пробудем? — не выдержал молчания Матвей.
— Да, как всегда, дней семь — десять.
— А если там еще белые с япошками?
— Не знаю. Что загадывать-то, поживем — увидим. Давай печь растопим, уже стемнело.
Плотно завесили окно, чтобы со стороны не видно было света, зажгли свечу и затопили печь. Сухие поленья, потрескивая, ярко разгорались в топке, неся тепло и уют. Настроение сразу улучшилось. Поставив на печь медный чайник с водой, продолжили свои дела, ожидая, пока он закипит.
Попив чаю с сухарями, братья вышли во двор заимки. Постояли, послушали. В темном лесу стояла такая тишина, что появись человек хоть за версту, то можно было бы услышать звук шагов или скрип снега…
Первые дни промысла пролетели, как всегда, быстро. Иногда даже забывалось, что они здесь не просто охотятся, а еще и прячутся, как беглые. Стреляли из ружей не боясь, что их выстрелы кто-то может услышать: до их заимки никто чужой никогда не добирался.
Промысел выдался удачным. Каждый вечер братья занимались разделыванием добычи и очисткой шкурок. Найдя в амбаре старые санки, Никита подремонтировал их, проверил на прочность лямку, не сгнила ли. Погрузив на сани мерзлое мясо убитого изюбра, сверху наложили мешки со шкурами, все это крепко привязали к саням и, закинув за плечи лямку, Никита, встав на лыжи, первым потянул сани с охотничьими трофеями.
Из зимовья вышли с таким расчетом, чтобы в Семиозерки прийти на всякий случай незаметно, ночью. Перейдя сопку, спустились к зимовью Барковых, отдохнули немного и пошли дальше. К Семиозеркам подошли, когда уже было совсем темно. Не заходя в село, за околицами прошли к своему дому.
Оставив Матвея с санями у закрытых ворот, Никита через огороды пробрался к дому. Сильно удивился, что собака даже не тявкнула. Поднялся на крыльцо и потянул дверь. Она оказалась запертой. Стучать не стал, а, обойдя дом, подошел к окну. Оно было зашторено, в доме горела лампа. Никита осторожно постучал. Занавеска дернулась, и выглянула мать. Всплеснув руками, она побежала открывать дверь. Первой выскочила Таисия и кинулась к нему в объятия. За ней выбежали мать, отец и Галина.
— А Матюша где? — забеспокоилась мать.
— Да здесь он, за воротами ждет. Открывайте.
Василий Петрович открыл ворота и впустил Матвея, который сразу же попал в объятия Галины. Сам же, выглянув за ворота, не видел ли кто, тщательно запер их на засов. Войдя в дом, братья степенно, не спеша разделись, уселись на лавку. Мать тем временем спешно собирала на стол.
— Ну, как вы тут, рассказывайте. — Никита вопросительно посмотрел на отца.
— Плохо, сынки. Беснуются окаянные, что белые, что япошки — все одно. Черныша нашего забрали.
— А Карька-то цела хоть?
— Кобыла пока в стойле, но боюсь, и эту отберут. Придется вам, сыны, ее с собой забрать.
— А что, надо опять уходить? — спросил Матвей, растерянно глядя на жену.
— Надо, сынки, надо уходить. Не то заберут вас в ихнюю армию и тоже пошлют народ грабить. Лучше подальше от беды. Отдохните немного, сейчас мать на стол соберет, поешьте домашнего и уходите, пока темно.
— Понятно. — Никита сжал кулаки. — Вот и из дома уже бежать приходится. Дожились, ночью приходим и уходим, как воры какие-то.
Сели за стол. Пока сыны ели, Василь Петрович рассказал, что кроме них в ту ночь еще многие сбежали из села, скрываясь от мобилизации.
— Япошки грабят постоянно. Уже весь амбар опустошили.
— А как же вы живете? — Никита удивленно посмотрел на домашних.
— А я кое-что припрятал от них. — Василь Петрович хитро посмотрел на сыновей. — В старый погреб снес остатки муки, овса, семенную пшеницу да еще кое-что из продуктов. Там и припрятал, а вход завалил дровами. Так что зиму проживем, не волнуйтесь за нас.
— А мы вам мяса привезли, изюбрятинки.
— Это хорошо. — Василь Петрович удовлетворенно посмотрел на сыновей. — Сами-то как там?
— Как обычно. Промышляем. На заимке все спокойно. Шкурки, батько, разберешь там, в санях.
— Ну, ладно. — Василь Петрович поднялся из-за стола. — Идите к себе, хоть на детей гляньте да отдохните немного, а под утро, затемно, надо уходить.
Как и в прошлый раз в ночь побега, сыновья ушли в свои половины, а Василь Петрович и Марийка так и не прилегли. Марийка собирала сыновей в дорогу: положила каждому смену белья, новые теплые портянки, приготовила кое-что из еды. Собрав весь хлеб в доме, уложила его в чистые полотняные мешки. Также положила крупы, масла, горшочек меду, шмат сала. Присела на лавку, задумалась.
Василь Петрович, достав банки с порохом, хотел, как всегда, отсыпать на промысел, но, подумав, отложил весь. Отложил сыновьям и весь запас дроби, пыжей. Решил, что ему дома это не понадобится, а сыновьям неизвестно сколько придется жить на заимке. Потом, посидев немного, пошел в конюшню запрягать Карьку.
Стараясь не шуметь, осторожно вывел кобылу и запряг в сани. Слазил в старый погреб, принес два мешка овса и уложил на дно саней. Постоял, подумал немного и принес еще один мешок: Черныша не вернуть, а хоть Карька голодная не будет. Сходил Василь Петрович в дом, вынес все припасы и аккуратно уложил в сани. Сверху навалил побольше сена. Постоял, прислушался. Ни скрипа, ни шороха не доносилось из села. Все тихо.
Войдя в дом, Василь Петрович стукнул в одну стенку, потом в другую. Вскоре в горницу вышли Никита с Таисией и Матвей с Галиной.
— Что, батько, пора? — позевывая, спросил Никита.
— Пора, сынки, пора. Пока темно, вам надо уходить.
— Да что же это такое, — запричитала Марийка. — Из родного дома бежать приходится.
— Не надо, мать, не причитай, не на войну же. Вот если бы мобилизовали их, тогда другое дело. Вон Ваньку Дорохова как забрали, так ни слуху ни духу. Может, и сгинул где. А наши сыны малость поохотятся, поживут на заимке да и вернутся. Я думаю, к весне прояснится, что к чему.
— Это что же, до весны они теперь не придут? — с испугом посмотрела на него Галина.
— Не знаю, там видно будет. А вам мой наказ таков, — обратился Василь Петрович к сыновьям. — Пока припасы есть, домой без нужды не приходите, а надо будет, так я сам приду за вами. Все, давайте прощаться, скоро светает.
Выйдя во двор, Василь Петрович не слышно, без скрипа открыл хорошо смазанные ворота. Вполголоса попрощались, и Никита, взяв Карьку под уздцы, вывел ее за ворота. Махнув всем, чтобы шли домой, он, усевшись на сено рядом с Матвеем, потихоньку дернул за вожжи. Карька послушно пошла шагом, потом перешла на рысь. Сделав большой крюк вокруг села, братья скрылись в темном зимнем лесу…
Прикрыв ворота, Василь Петрович, как и в прошлый раз, еще долго стоял и прислушивался к каждому шороху в ночи, но все было спокойно. Заперев ворота, вернулся в дом. Женщины выжидающе смотрели на него.
— Все тихо. Пошли спать, а то скоро светать будет.
Все молча разошлись по своим комнатам.
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Через день в Семиозерки опять пришли белогвардейцы в сопровождении отряда японских солдат. Вызвав старосту, снова приказали собрать народ и зачитать приказ по фуражу.
— Да мы же только недавно сдали сколько требовалось, — попытался возразить Дорохов.
— Господин староста. — Офицер, щелкая нагайкой по голенищу сапога, отчеканил: — Сколько понадобится — столько и будете сдавать. А может быть, вы для красных оставляете? — Он пристально посмотрел на Дорохова.
Не отводя взгляда, Пров Емельянович усмехнулся.
— Я, господин офицер, красным никогда не помогал. В этом вы меня не упрекнете. Я беспокоюсь за жителей села. У них семьи, дети, тоже есть хотят.
— А у меня солдаты, которые воюют за вас же, господин староста. А насчет жителей вашего села, так у них в закромах припрятано столько, что еще не одну армию накормить можно.
— А японцы в прошлый раз награбили, — опять попытался воспротивиться Пров Емельянович.
— Господин староста, японцы — наши союзники, они помогают нам избавиться от большевиков, поэтому вы обязаны кормить и их армию. Все, хватит демагогию разводить, созывайте народ. К вечеру чтобы все было сдано, или я сам с солдатами пойду по дворам. Вы этого хотите, господин староста?
— Все понял. Разрешите идти, господин офицер?
— Идите и выполняйте.
Собрав народ, Дорохов объявил о дополнительной сдаче продуктов и фуража. Кто-то в толпе попытался возмущаться, но Пров Емельянович быстро охладил недовольных:
— Если сами не сдадите, то солдаты пойдут по домам. Так что лучше добром несите, не то хуже будет.
Вполголоса чертыхаясь, народ стал расходиться. Василь Петрович вернулся со схода мрачный, как грозовая туча. Марийка сразу поняла: что-то случилось, но не расспрашивала, ждала.
— Продукты требуют опять, фураж. Скоро самим есть нечего будет, а им все мало.
— Ой, лихо-то какое! — всплеснула руками Марийка. — Зима вся впереди, перемрем с голоду.
— Ничего, не помрем. — Василь Петрович поднялся с лавки. — Пойду вынесу кое-что из старого погреба, пока никто не видит.
Вскоре он погрузил на санки полмешка овса, немного муки да крупы разной. Перекинув лямку через плечо, потянул санки к дому старосты, где был приемный пункт. Увидев свата, тянущего санки, Дорохов поинтересовался:
— А что это ты на себе тащишь, Василий Петрович? Кобылу бережешь?
— Нету кобылы. — Василь Петрович отвел взгляд в сторону. Ему не хотелось объяснять Дорохову, куда он девал лошадь.
— Ну ладно, ладно, сват. Что слышно о сыновьях? Вернулись с промысла?
— Нет, не возвращались еще. Жду со дня на день.
— Ну и хорошо, что нет их, так спокойней. — Дорохов вздохнул, потом поинтересовался: — Как там Галина, как внучка? Не болеют?
— Слава богу все хорошо. Да ты бы зашел, сват, как-нибудь и проведал. Все-таки не чужие мы.
— Зайду, обязательно зайду. Вот провожу гостей. — Он кивнул в сторону солдат, потом тихо добавил: — Ты, сват, это самое… того… особенно не усердствуй с продуктами, семье оставь, а я тебя отмечу, что все сдал.
— Спасибо, Пров Емельянович. Ну, заходи.
Разгрузившись, Василь Петрович вернулся домой. Здесь его ждало полное разорение. Несколько японских солдат во главе с офицером хозяйничали в усадьбе. Вытащив из амбара шкурки, что привезли сыновья, офицер разглядывал их на свет, щелкал языком от удовольствия. Потом подозвал солдата и сложил все шкурки ему в мешок. Другие солдаты тем временем выволокли из сарайки за задние ноги визжавшего поросенка. Офицер, поморщившись, подошел к ним и, вытащив пистолет, выстрелил поросенку в голову. Взвизгнув, тот замолк и перестал дергаться. Солдаты загомонили и засмеялись. Увидев вошедшего Василия Петровича, офицер подошел к нему.
— Коня, хозяина, давай, коня.
— Нету коня. — Василь Петрович развел руками.
Увидав санки, офицер что-то сказал солдатам, и один из них, подойдя к Василию Петровичу, забрал у него лямку от саней. Когда солдаты погрузили убитого поросенка, офицер опять повернулся к Василию Петровичу.
— Кушать надо, солдат кушать надо.
— Нет ничего. — Василь Петрович покачал головой. — Все сдали, самим есть нечего.
Но офицер не поверил и пошел в дом. Войдя в горницу, он по-хозяйски все оглядел. Заглянул в печь, пошарил по чугункам, стоящим на плите. Не найдя ничего, шагнул на Матвееву половину. Галя, в это время кормящая грудью сына, испуганно закрылась от него шалью, но офицер бесцеремонно подошел к ней и, дернув за шаль, уставился немигающим взглядом хищника на ее грудь.
В это время следом за ним в комнату вошла Марийка. Перехватив взгляд офицера, она все поняла. Вспомнила Марийка, как когда-то издевался над ней другой офицер, панский сынок. Подскочила она к невестке, оттолкнула офицера и встала между ними. Офицер засмеялся, обнажив редкие желтые зубы.
— Ты старая, уходи, мне не надо старую. — И снова потянулся к Галине.
Та, выдернув сосок изо рта сына, быстро спрятала грудь и отбежала в угол комнаты, прижимая к себе ребенка. Марийка опять встала между ними и раскинула руки, как птица крылья, закрывая птенцов.
— Уходи, ирод, не пущу!
Но офицер опять засмеялся и, протянув руку, схватил Марийку за волосы, потащил к двери. Она закричала, и тогда офицер толкнул ее так, что она упала на пол, ударившись головой о порог. На какое-то мгновение она потеряла сознание. И тогда закричала Галина. Закричала отчаянно, во весь голос… Василь Петрович, услышав крик невестки, забежал в дом и сразу все понял.
— Беги, дочка, беги отсюда! — закричал он, а сам, подскочив к офицеру, схватил его за шиворот и, оттащив от Галины, стал душить, не заметив, что следом за ним в дом ворвались японские солдаты.
Увидев, что происходит, один солдат, размахнувшись, со всей силы ударил прикладом Василия Петровича по голове. Тот, тихо охнув, обмяк и опустился на пол. В это время Марийка, очнувшись и заметив лежащего мужа, приподнялась и пошла на офицера со словами: «Убью, ирод!» Но не успела она сделать и двух шагов, как тот же солдат, что ударил Василия Петровича, со всего размаху нанес удар Марийке в затылок тяжелым прикладом винтовки. Молча, без звука, она упала ничком и больше не шевелилась.
Галя, прижав к себе сына, с криком: «Убили!» выбежала в горницу, оттуда на крыльцо и, схватив за руку Таисию с Настей, потащила их к воротам.
— Уходи! — кричала она. — Тайка, уходи с Настей! Они родителей убили!
Прижав к себе детей, женщины выскочили за ворота и побежали в село. Кто-то из соседей затащил их к себе во двор, завел в дом. Отдышавшись, Галина и Таисия сидели, притихшие, и испуганно поглядывали в окно. Но все было тихо. Сосед, выйдя за ворота, вскоре вернулся и сказал, что японцы, нагрузив полные санки, ушли из усадьбы Макиенко. Галина с Таисией вместе с соседом сразу же пошли к себе домой.
Войдя в дом, они увидали, что Василь Петрович сидит на полу и пытается привести в чувство жену. Марийка лежала посреди комнаты навзничь и не шевелилась. Вокруг ее головы темнела большая лужа крови. Василь Петрович поднял голову и невидящими, полными слез глазами посмотрел на вошедших.
— Жива? — Таисия наклонилась над свекровью.
Василь Петрович отрицательно покачал головой и, упав на грудь жены, зарыдал…
Хоронили Марийку всем селом. Все знали и любили ее за приветливый и спокойный характер. Многие еще помнили, как она когда-то, покинув родные украинские земли, поехала с детьми за мужем в ссылку, не побоялась ни дальней дороги, ни неизвестности.
Одели Марийку в белую холщовую сорочку с вышитым украинским орнаментом, которую она надевала только по праздникам и становилась похожа в ней на ту певунью Марийку Кавун, в которую когда-то влюбился пришедший с царской службы Василь Макиенко. Лежала она в гробу, помолодевшая и спокойная, как будто заснула на какое-то время. Женщины тихо пели над ней украинские песни, Василь смотрел на нее такую, а сам старел на глазах, согнув спину, седел, как будто на голову ему сыпался пепел от горя, выпавшего на его долю…
После похорон Василь Петрович молча засобирался. Достал свои старые лыжи, на которые он уже давно не вставал, намазал их, проверил крепления, потом достал ружье, зарядил его.
— Батя, вы куда это собрались? — спросила Таисия с испугом у свекра, видя его приготовления.
— К сынам пойду. Кто же им скажет о смерти матери.
— Может быть, мне с вами пойти? — Таисия вопросительно посмотрела на Василия Петровича. — Не разучилась еще на лыжах бегать.
— Не надо, оставайся дома. Я скоро вернусь.
На следующий день, рано утром, с рассветом Василь Петрович, встав на лыжи, ушел.
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Подходя к заимке, братья еще издали увидали, что из трубы курится дымок. Никита придержал лошадь и показал Матвею.
— Смотри, в доме кто-то есть.
— Что делать-то будем? — Матвей вопросительно посмотрел на брата.
— Что делать? — Никита на минуту задумался и тут же принял решение. — Ты постой здесь с лошадью, а я потихоньку обойду дом со стороны леса, там окна нет, подкрадусь незаметно и посмотрю, кто это у нас хозяйничает.
— А вдруг японцы или белые?
— Вот я и узнаю, а ты, Матюша, держи лошадь наготове и ружье. В случай чего разворачивай Карьку и жди меня. Они без лошадей, следов не видно, а пешком не догонят, убежим.
Бесшумно, по-охотничьему, Никита обошел заимку и пролез под изгородь. Усмехнулся, вспомнив, что и из дома они с братом уходили тоже незаметно, крадучись, как чужие. Подкравшись к окошку, он осторожно заглянул внутрь.
В доме сидели какие-то люди. Кто это — он не разглядел, но то, что не солдаты, он сразу заметил, потому что одеты все были в крестьянскую одежду. Поэтому, не таясь, как хозяин, толкнув дверь, он вошел в дом. Люди, находившиеся в избе, вскочили от неожиданности и потянулись за ружьями, но Никита уже направил на них свою бердану.
— Кто такие?! Что за люди?! — грозно спросил он, стараясь в полутьме разглядеть, что же за гости у них на заимке. Раньше сюда в такую даль никто не забирался.
— А ты кто такой? — осмелев, поинтересовался один из них, бородатый мужик, очевидно, старший. — Подняв свечу, он осветил Никиту. — Ты, случайно, не Василя Макиенко сын?
— Он самый. — Никита присмотрелся к бородачу и узнал своего односельчанина Федоса Ищенко.
Из полумрака избы выдвинулись еще двое.
— Никита, ты, что ли? — радостно спросил один из них.
— Ну конечно, я! — Он опустил ружье, узнав своих семиозерских парней Ивана Ковальчука и Андрея Кашина. — А вы что здесь делаете?
— Да наверное то же, что и ты — от мобилизации прячемся. Что-то не хочется господам офицерам да япошкам прислуживать. Да вот дядю Федоса встретили, он…
— Погоди, не мели зря, — прервал его Федос. — Ты один здесь? — спросил он Никиту.
— Нет, с братом. Сейчас позову.
Никита вышел во двор и, открыв ворота, позвал Матвея. Разгрузив припасы в амбар, распрягли коня, поставили в стойло, задав ему овса, и только после этого братья вошли в избу.
— Зачем печь затопили, светло уже? Дым-то ведь кто-нибудь заметит.
— А здесь, кроме нас, никого нет. — Федос внимательно посмотрел на братьев.
— А я слышал, что где-то партизаны шастают, — отпарировал Матвей.
— Может, и шастают. — Федос усмехнулся. — А вы-то сами за кого будете?
— А ни за кого. — Никита недоуменно посмотрел на Федоса, на парней. — Мы просто промышляем здесь, это наша заимка. Вот шкурки домой отвезли и снова вернулись.
— Понятно. Что там в селе слышно? — Федос, сделав большую самокрутку, глубоко затянулся в ожидании новостей.
— Ничего хорошего. Белые грабят, япошки грабят. Вон у нас коня забрали. Ну а кобыла пусть с нами здесь схоронится.
— Как там мои? — Федос тяжело вздохнул и затянулся так, что самокрутка затрещала, как полено в печке, и вспыхнула. Помахав ею, он потушил огонь и снова спросил: — Про моих не слыхали ничего, как там они?
— Нет, дядя Федос, ничего не знаем. Мы и сами-то дома побыли всего ничего. Поздно ночью пришли, а к утру ушли. А вы что, в лесу живете? — поинтересовался Никита. — Где-то заимка есть?
— Наша заимка — вся тайга. — Федос усмехнулся, внимательно посмотрел на братьев и, как бы вскользь, заметил: — Партизаны мы.
— Партизаны? — удивился Матвей. — И много вас?
— Пока мало да и оружия маловато, все больше охотничьи берданы.
— И как же вы думаете воевать против такой армии?
— Пока в открытый бой не идем. Силы накапливаем, боеприпасы…
— Да не накапливать надо, а забирать у них, — горячо возразил Матвей. — Вон мы с Никитой видели, как они службу несут. Спят на посту. Их, как курят, перерезать можно, а оружие забрать.
— Слушайте, хлопцы, переходили бы вы к нам. Я вижу, ребята вы смелые да и охотники бывалые. Наверное, стреляете метко?
— Да уж не промахнемся, — усмехнулся Матвей.
— А что, хлопцы, давайте к нам, в партизаны. Быстрей прогоним эту нечисть и домой вернемся.
Никита, молча слушавший этот разговор, встал и как отрезал:
— Все, хватит нас уговаривать. Мы не солдаты и не партизаны, поэтому и ушли в лес от мобилизации. Ты, дядя Федос, старый солдат, еще в германскую воевал, тебе, может, и привычно людей убивать, а мы простые крестьяне, землю пашем, хлеб растим, вот зимой охотой промышляем, только на зверей, а не на людей.
— А ты думаешь, это люди? — возразил ему Федос. — Они хуже зверей. Ты посмотри, что они творят. Сам же говорил, что коня у вас забрали, грабят постоянно…
— Ладно, дядя Федос, хватит этих разговоров, — прервал его Никита. — Есть хотите? — неожиданно спросил он.
— Да не отказались бы, — обескураженно посмотрел на него Федос, видя, что ему не уговорить этих парней идти с ними.
— Матвей, ставь большой котел на печь, сейчас каши наварим со смальцем да чаю попьем с медком.
Вскоре от плиты аппетитно запахло, и Иван с Андреем, глотая слюнки, нетерпеливо поглядывая в сторону печи, ждали приглашения хозяев. Нарезав большими ломтями хлеба, испеченного матерью, Никита пригласил всех к столу. Федос ел степенно, по-крестьянски, не спеша. Парни, проголодавшись, уминали за обе щеки пшенную кашу, густо заправленную жареным салом.
— Где же вы там живете? — спросил Никита Андрея. — На заимке у кого или как?
— В шалашах.
— Холодно ведь. — Никита вспомнил, как он с отцом пошел на первую охоту и спал в шалаше, всю ночь кутаясь в одеяло.
— Конечно, холодно, к утру особенно. — Андрей окинул взглядом избу, в которой они находились. — У вас, как дома, хорошо, тепло и поесть по-человечески можно.
— А много вас там? — вмешался в разговор Матвей. — А то переходили бы сюда и жили с нами, что в лесу мерзнуть-то…
— Хватит этих разговоров, — прервал Федос. — А твоё предложение насчет вашей заимки я доложу командиру. Он наш, семиозерский, Ложкин Семен Иванович. Так что, хлопцы, говорите, белые в селе?
— Да, небольшой отряд постоянно стоит, эти-то расквартированы, а вот японцы заходили с белыми, награбили много. Амбары подчистили у всех. Батько говорит, скоро самим есть нечего будет.
— Это плохо. — Федос тяжело вздохнул. — Мы-то в село шли за продуктами, да наткнулись на вашу заимку, вот и остановились погреться и отдохнуть немного. Как же быть-то?
— В село не ходите, особенно днем. — Никита посмотрел на Матвея, подумал о чем-то, потом решительно тряхнул головой. — Продуктов мы вам дадим немного, а потом подходите как-нибудь, сходим в село вместе. Мы-то с братом здесь все тропы знаем.
— Вот спасибо! — обрадовался Федос. — Выручите нас.
Переночевав на заимке, рано утром партизаны, нагрузив свои котомки продуктами, что братья выделили им из привезенных запасов, ушли к своим. Проводив их, Матвей вернулся в избу и сразу к брату.
— Слышь, Никита, может, и нам в партизаны податься?
Никита задумался.
— Не знаю, Матюша. С кем воевать-то? Ну, с японцами — это понятно, никто их сюда не звал, а с белыми как? Там много и наших, мобилизованных. Вон Ванька Дорохов у них, как с ним воевать будешь? Он же тебе не чужой, родня все-таки. Погоди, брат, разберемся. Давай пока снасти готовить. Завтра пойдем силки, капканы ставить, да мяса надо заготовить побольше…
На следующий день, с утра, настреляв рябчиков на приманку, братья ушли ставить капканы. На обратном пути в ельнике за сопкой вышли на лося. Красивый и сильный зверь стоял, гордо подняв свою большую голову.
— Жалко убивать, — прошептал Матвей.
— Надо, Матюша, мы же половину своих запасов партизанам отдали.
Два выстрела прозвучали одновременно. Лось, дернувшись, сделал два-три шага и замертво завалился на бок.
— Ну, вот мы и с мясом, — удовлетворенно проговорил Никита, осматривая здорового быка. — Да, такого замучаешься тащить на себе, надо идти за лошадью. Ты, Матюша, побудь здесь, пригляди, чтобы зверье на запах не сбежалось, а я быстро смотаюсь за Карькой.
До заимки было недалеко, и Никита вскоре вернулся с лошадью, запряженной в сани. Погрузив лося, братья, довольные добычей, весело переговариваясь, направились в обратный путь.
Вернувшись на заимку, сразу же принялись разделывать лося. Работа была им знакомая, и вскоре, сняв шкуру и порубив тушу на части, подвесили их в амбаре. Пока возились с мясом, потом очищали и промывали шкуру, короткий зимний день догорел. Никита вышел во двор. Набросав коню свежего сена, заготовленного этим летом, да подсыпав немного овса, он прошел, проверил запоры на воротах, обошел заимку со всех сторон и только после этого вошел в избу.
После ужина обоим взгрустнулось. Спать не ложились, а сидели в темноте перед печкой, глядя на тлеющие угольки. Обычно разговорчивый, Матвей молчал, думая о жене, о недавно родившемся сыне. Никита тоже думал о своих. Как они там? Время-то неспокойное.
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Наутро братья не спеша собрались и, встав на лыжи, ушли проверять капканы. Почти на всех приманка нетронута, лишь в одном капкане была накрепко схвачена рыжая лисица. Увидев людей, она заметалась, злобно затявкала, чувствуя свой конец…
На обратном пути вспугнули рябчиков. Вскинув ружье, Матвей подстрелил одного.
— Зачем он тебе? — спросил Никита. — У нас ведь в амбаре несколько штук висит замороженных.
— Знаешь, брат, я думаю, нам надо поставить силки с другой стороны сопки. Батько когда-то промышлял там.
— Ну, давай завтра с утра и сходим, — согласился Никита. — Мы с тобой еще в ту сторону не ходили.
Приготовив с вечера капканы, силки, братья наутро ушли за сопку, обойдя ее с другой стороны. Когда возвращались на заимку, еще издали заметили, что у них в доме кто-то есть. Осторожно подойдя к дому, увидели, что у входа стоят лыжи отца.
— Батько здесь! — облегченно и радостно произнес Матвей.
Не таясь, в открытую, они вошли в ворота, и сразу же на крыльцо вышел Василь Петрович. Видно было, что ждал он их с нетерпением.
— Батько! Что-то случилось? — встревоженно спросил Никита, подходя к нему.
— Случилось, сынки, ой, случилось! — Василь Петрович, не выдержав, подошел к старшему сыну и, обняв его, заплакал, уткнувшись в Никитино плечо.
Никита с Матвеем растерялись. Такого жалкого отца они никогда не видели. Молча смотрели на него, понимая, что произошло что-то страшное. Василь Петрович поднял заплаканное лицо, обнял сынов и еще сильнее зарыдал.
— Нету, сынки, вашей мамы. Похоронили мы вчера ее.
— Как похоронили? Батько, что ты такое говоришь?! Мы же уходили три дня назад, она здоровая была, не болела.
— Убили ее, сынки, японцы убили.
— Как убили? За что?
— За Галю она, Матюша, заступилась. К ней японский офицер пристал, а она заступилась, они и убили ее. — Василь Петрович опять, не выдержав, зарыдал, вспомнив все, что произошло.
— Батько, а Галя как? — Матвей вопросительно и в то же время со страхом посмотрел на отца.
— Галя с Таисией и с детьми убежали к соседям, там и спрятались, а меня японский солдат оглушил прикладом по голове, сзади, сволочь, подкрался. Когда я очнулся, в доме никого не было, только я да мама, уже неживая.
Помрачнели лица у сыновей, сжались кулаки.
— Батько, зачем ты нас отправил сюда…
Долго в тот вечер братья с отцом спать не ложились, сидели в темноте, не зажигая огня. Убитый горем Василий Петрович тихо пересказывал сыновьям, как все случилось, вспоминал, какая хорошая была у них мать, какая красивая и веселая была в молодости. Вспомнил Василий Петрович, как он тогда заступился за нее и как потом жил на каторге, мечтая о встрече. Он все говорил, говорил, иногда голос его срывался, он замолкал ненадолго, успокаиваясь, а сыновья молча ждали, понимая, что отцу надо выговориться, а кому, как не сынам, высказать все и успокоиться. Так оно и вышло.
Наутро Василий Петрович засобирался в обратный путь.
— Надо идти, сынки. Там женщины с детишками одни да хозяйство… — Он неожиданно замолк, потом махнул рукой огорченно. — А-а, какое там хозяйство, все пограбили и белые, и японцы.
— Так, может быть, нам домой вернуться? — спросил Никита.
— Нет, сынки, дома вам нельзя появляться, мобилизуют сразу же в ихнюю армию и пошлют народ грабить. Слыхал я, партизаны где-то в наших лесах есть. Не встречали?
— Встречали, батько. Приходили они к нам. Знаешь, батько, мы им продуктов дали, голодно им в лесу. — Никита выжидательно посмотрел на отца, что тот им на это скажет.
— Вот оно что! — Василь Петрович помолчал немного, посмотрел на сыновей, вздохнул. — Не хотел я, сынки, чтобы вы шли воевать, но, видно, не уйдешь от этого в такое смутное время. Если не прогнать с нашей земли японцев да белых панов, то тяжело нам придется. Хватит вам отсиживаться на заимке, идите, ищите партизан и гоните панов подальше, а как вернетесь, хозяевами будете на своей земле. За своих жен, детишек не беспокойтесь, я присмотрю. Домой зря не приходите, в крайнем случае и только ночью…
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После ухода отца братья два дня промышляли, заготовляли мясо, подстрелив двух косуль и большого изюбра. Разделав туши и заморозив, подвесили их в амбаре. По вечерам долго сидели, разговаривали. Наказ отца помнили, но где искать этих партизан, они не знали.
— Зря мы тогда не спросили их, где они находятся, — с сожалением говорил Матвей.
— Ага, так они тебе и сказали, — охлаждал его Никита.
— Тогда самим надо идти искать их стоянку.
— А где искать-то? Тайга большая. Сколько промышляем, а их следов не видели.
— Все равно надо самим найти партизан. Что сидеть на заимке-то. Прав отец, пока не прогоним этих косоглазых да белых панов, так и будем сидеть здесь и прятаться.
— Погоди, Матюша, не горячись. Что бестолку блуждать по лесу? Вот завтра, с утра, пойдем проверять силки да зайдем подальше за сопочку, где-то в ту сторону они ушли. Я еще тогда подумал, как бы они на наши капканы не наткнулись.
— А Карька как же? С собой возьмем?
— Нет, Карька пока здесь побудет. Мы не совсем уходим. Если не найдем партизан, что зря ее мучить? А найдем, вернемся за лошадью да припасами.
Наутро, встав пораньше, братья плотно поели и, встав на лыжи, ушли. Стороной обошли места, где у них были поставлены силки да капканы, и зашли за сопку. Дальше пошли по распадку, решив, что наверху, на семи ветрах, партизаны вряд ли сделали бы себе стоянку. Никита вспомнил, как Андрей Кашин рассказывал, что живут они в шалашах, значит, где-то в низине, прячась от зимних студеных ветров.
В распадке, где зимний лес замер в морозной тишине, братья шли осторожно, не переговариваясь и напряженно прислушиваясь к каждому лесному шороху, но, кроме легкого поскрипывания снега под лыжами, ничего не было слышно. Казалось, лес замер в зимнем сне, укрывшись теплым белым одеялом.
Окрик: «Стой! Кто такие?!» прозвучал в этой застывшей от стужи тишине неожиданно, как выстрел. Братья резко остановились, успев с охотничьей сноровкой перехватить ружья, щелкнув при этом курками.
— А ну, не балуй с ружьями! — грозно крикнул тот же голос. — Отвечай, кто такие?
— Семиозерские мы! — Никита повернулся на голос. — Макиенки, Никита и Матвей.
— Так это наши! — раздался чей-то другой, радостный, голос.
С деревьев посыпался снег, и следом на землю свалились две фигуры, покрытые инеем. Никита с Матвеем сразу узнали Ивана Ковальчука, что приходил к ним на заимку, а другой был незнакомый мужчина — постарше, с заиндевелой бородой. У Ивана в руках была старая берданка, а мужчина держал наперевес новенькую японскую винтовку. Незнакомец грозно смотрел на них.
— Куда путь держите? — строго спросил бородач.
— Вас ищем. — Матвей, улыбаясь, опустил ружье и шагнул к ним навстречу.
— Стоять! Не подходи! — опять сурово приказал мужчина, наставив на них винтовку.
— Ты это, опусти винтовку-то, я ведь и выстрелить могу. — Никита повел дулом ружья, показывая, что в любую минуту может пальнуть.
— Дядько Степан, да это же наши, — заволновался Иван. — Это же братья Макиенки, они нам продукты дали, когда мы с дядей Федосом ходили. — Он шагнул навстречу. — Здорово, Никита, здорово, Матвей. Что-то далеко вы забрались от своей заимки.
— Так я же говорю, вас ищем. — Матвей закинул ружье за спину, показывая этим, что не собирается воевать со своими.
Никита, все же не выпуская ружья и держа палец на спусковом крючке, подошел поближе.
— Мы партизан ищем. Решили воевать вместе.
— Понятно, тогда к нам, значит. — Мужчина закинул винтовку на плечо и подал руку. — Степан Михеев, из Березовки я. Зовите просто дядей Степаном. А что ж решили в партизаны-то пойти? Ну и сидели бы себе на своей заимке, ждали, пока мы япошек да белых господ прогоним.
— Нельзя нам ждать. Японцы мать убили, батько чуть жив остался.
— А откуда вы знаете?
— Батько приходил, рассказал все.
— Ну что ж, тогда милости прошу до нашего шалашу. Слышь, Ванька, проведи парней, а я останусь в дозоре, только сам возвращайся.
Идти оказалось недалеко. Сразу за поворотом, в распадке под деревьями, стояли несколько больших шалашей. Партизаны с интересом смотрели на вновь прибывших.
— Ванька, кого это ты привел? — поинтересовался кто-то.
— Да наши это.
— А-а, ну веди их к командиру.
Командиром отряда оказался Семен Ложкин, семиозерский председатель комитета бедноты. Узнав, кого привел в отряд Иван Ковальчук, он обрадовался:
— Ну и правильно, что надумали к нам прийти. Нам нужны молодые бойцы. Как там, в селе? Давно были?
— Да нет, недавно, а вот батько приходил два дня назад. Плохие новости. Зверствуют и белые, и японцы. — И Никита пересказал Ложкину все, что гововрил отец, рассказал о гибели матери, о грабежах, устраиваемых японцами и белыми.
Ложкин слушал внимательно, не перебивая. Когда Никита закончил говорить, он только спросил:
— Много их в селе?
— Японцев небольшой отряд, человек тридцать, а белых не меньше ста будет.
— Дядя Семен, — вмешался Матвей. — Можно ночью подойти незаметно и разгромить их.
— Нет, рано еще. Мало нас и оружие-то — все больше охотничьи берданы, винтовок мало, да и то больше японские, без патронов. Пулемет надо бы хоть один.
— А чем же вы здесь занимались? — удивился Матвей. — Так и на заимке можно отсидеться, хоть в тепле-то.
— А мы не отсиживаемся, паря, это ты зря так говоришь. Делаем вылазки, нападаем на небольшие отряды, обозы. Оружие нам надо да людей бы побольше. В селе-то остались еще мужики?
— Мало. В основном старые да малые, но батько говорил, что многие прячутся от мобилизации.
— Это хорошо. — Ложкин обрадовался. — Надо как-то выяснить, кто еще хоронится от мобилизации в белую армию, да к нам бы этих людей. Может, батьку вашего попросить, чтобы потихоньку разузнал среди односельчан? — Он вопросительно посмотрел на братьев.
— С батькой-то можно поговорить, он узнает. Вот только… — Никита замялся немного, не зная, как объяснить, что это опасно.
— Что еще?
— Надо как-то, чтобы жены наши не знали. Вон тесть-то его… — Никита кивнул на Матвея. — Дорохов Пров Емельянович, он же опять поставлен старостой на селе.
— Кем поставлен? — не понял Ложкин.
— Белыми. Сейчас они власть в округе.
— Ну, это временно, вот изгоним японцев да белых, и опять будет наша власть.
— А как не прогоним? — Никита посмотрел Ложкину прямо в глаза. — Что тогда? Так и будем вечно по лесам скитаться?
— Прогоним! — Семен уверенно рубанул рукой, как шашкой. — Прогоним, и навсегда прогоним. Нам бы только людей побольше да оружия. Ты думаеш, мы одни в лесу? Нет, паря, собирается большая сила. Это наш отряд пока маленький, а в других районах есть отряды и побольше. Скоро целая партизанская армия будет. Все равно прогоним этих японцев, а тогда и белые не так сильны будут. Это у них сила, пока их японцы да американцы поддерживают, а народ-то с нами. Вот вы же помогли нам с провиантом, спасибо за это, а то мы на одной дичи сидели, да и то без соли.
— С продуктами мы можем еще помочь. Батько сказал, что все попрятал и японцам больше ни крошки не даст, ни зернышка, а от сдачи продуктов и фуража белой армии его Пров Емельянович потихоньку освободил, отмечает, как будто батько все сдал, свои ведь.
— Да, — вздохнул Ложкин. — Вот жизнь настала, из одной семью, а по разные стороны стоим. Вон Ванька Дорохов за белых воюет, а ты, Матвей, за нашу власть пошел, а ведь вы родня. С японцами-то проще — бить и гнать их надо с нашей земли, а как со своими-то быть? Землю-то пашем все одинаково, что простой крестьянин, что староста, хлеб-то один растим. Все перемешалось. Ну, ладно, — подытожил Семен. — Вам надо возвращаться к себе на заимку и как-то сходить в село, поговорить с отцом, может, еще с кем удастся. Надо людей к нам побольше, а оружие сами добудем.
— Дядя Семен, а можно на японцев напасть, когда они уйдут из села, — неожиданно загорелся Матвей. — Они же не стоят постоем, а передвигаются из одного села в другое, правда, в сопровождении белых.
— Вот как пойдете в село, все и узнаете: когда уйдут, куда пойдут, сколько японцев, сколько белых их сопровождает. И быстренько мне доложите. Эх, коня бы — быстрей бы связь была.
— А у нас есть лошадь, наша Карька. Черныша-то японцы забрали, а Карьку нам батько отдал. Если что узнаем, то я мигом домчусь, сообщу.
— Ну и хорошо, — обрадовался Ложкин. — Теперь мы с кавалерией. Обоз бы отбить, вот были бы и лошади, и провиант, и оружие, — размечтался Семен.
— Погоди, дядя Семен, все будет. Если они ушли из нашего села, мы узнаем куда и там отобьем.
— Горячий ты парень, Матвей. Смотри осторожней. Главное в партизанском деле — смелость и осторожность. Все, хлопцы, идите назад и будьте у себя на заимке. Если что узнаете, сразу сюда. — Прощаясь, Семен все-таки не выдержал и спросил тихо: — Как там мои? Узнайте.
— Хорошо, дядя Семен, про всех узнаем.
Уже перед уходом из лагеря братья столкнулись лицом к лицу с Николкой Дугиным.
— Этот что, тоже партизанит? — удивленно спросил Никита у Ивана Ковальчука, провожавшего их до кордона.
— Да больше отсиживается, — усмехнулся Иван. — Еще ни в одной вылазке не участвовал, а домой ему нельзя, он же член комбеда, расстреляют его сразу, а здесь он за кашевара у нас. Хоть какая-то польза от него.
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Вернувшись на заимку, братья на следующий день, ближе к вечеру, запрягли Карьку и поехали домой. Так же как и в прошлый раз, обойдя село околицами, ночью подошли к своему дому. В окнах не было ни огонька, все спали. Незаметно пробравшись к дому, Никита осторожно постучал по оконному стеклу. Василь Петрович выглянул сразу же, будто ждал этого. Увидев сына, он тут же пошел открывать дверь.
— Что-то случилось? — Василь Петрович тревожно посмотрел на Никиту. — Где Матвей?
— Все в порядке, батько. Здесь он.
Карька, почуяв хозяина, зафыркала за воротами, нетерпеливо перебирая ногами.
— Так вы с лошадью. — И Василь Петрович кинулся открывать ворота.
Пока заводили Карьку, распрягали, из дома выскочили Тайка с Галей и кинулись к своим мужьям.
— Да погодите вы, дайте хоть лошадь завести, — сдерживая себя, ворчали братья, хотя самим не терпелось поскорей обнять своих жен, глянуть на детей, но при отце они старались вести себя степенно, как подобает семейным.
Вошли в дом, остановились, посмотрев в ту сторону, где всегда суетилась мать возле печи. Перехватив их взгляды, Василь Петрович грустно вздохнул.
— Вот, сынки, и нет нашей мамки. Пусто мне без нее. — Он весь сник и опустил руки.
Никита подошел к отцу, неловко обнял его.
— Ничего, батько, мы отомстим за мать, за все отомстим. Мы же нашли партизан.
Пока Тайка с Галей готовили на стол, Никита с Матвеем рассказали отцу о встрече с партизанами, об их просьбе найти еще людей из тех, кто прячется от мобилизации в белую армию, и хоть о какой-нибудь помощи в снабжении продовольствием. Слушая их, Василь Петрович все время кивал головой, соглашаясь с тем, что говорили ему сыновья.
— Ну что ж, продуктами мы вам поможем, — подытожил он разговор. — Людей тоже найдем, я уже примерно знаю, кто прячется в селе. Вот завтра и сходим. Сейчас бояться некого. В селе нет ни белых, ни японцев. Разграбили все и ушли.
— А куда ушли, не знаешь?
— Нет. — Василь Петрович покачал головой. — Это может знать только твой тесть, Матюша. Вот завтра все и узнаем.
Наутро Василь Петрович, сказав сыновьям, чтобы зря не высовывались из дома, пошел по селу, по тем дворам, в которых, как он предполагал, должны были прятаться мужчины призывного возраста. Он никого не агитировал идти воевать за советскую власть, да и не умел этого делать. Василь Петрович просто говорил, что надо побыстрей освободить землю от иноземцев да белых панов, иначе не будет им спокойной жизни, а будут их постоянно грабить и убивать. Он никого не уговаривал, а, сказав это, шел дальше, намекнув перед уходом, что его сыновья сейчас дома и могут провести к партизанам.
Слушали его молча, как бы соглашаясь с ним, но особого желания идти в партизаны никто не высказывал. Василь Петрович понимал, что никто не хочет воевать ни за белых, ни за красных. Да и он сам совсем недавно был такого же мнения, потому-то и прятал до поры до времени сынов на заимке.
Обойдя нужные дворы, Василь Петрович зашел к Барковым. Рассказал все о сыновьях, о партизанах.
— Надо помочь нашим, Пантелей Кузьмич. Давай соберем продуктов да боеприпасов побольше, пороху, картечи.
— Тяжко им будет одними берданками воевать-то, — вздохнул Барков.
— Ничего, я как был на царской службе, так, почитай, вся армия была вооружена берданами. Это хорошие ружья, не подведут. Не жалей, Пантелей Кузьмич, боеприпасов, все отдай, все равно белые отберут. Ведь издали же приказ о сдаче всякого оружия, так лучше своим отдать.
— Хорошо, Василь Петрович, не беспокойся, соберу все, что есть, приготовлю. Патроны все заряжу картечью. Когда твои ребята уходят?
— Да, думаю, если белые не нагрянут, то через денек-другой.
— Ну и хорошо. Скажи своим, что вечерком я подойду.
От Баркова Василь Петрович пошел домой, где его с нетерпением ждали.
— Ну что, батько? Какие новости?
— Переговорил кое с кем. Будем ждать. Да, к вечеру обещался Пантелей Кузьмич зайти.
День прошел в ожидании и сборах, но до вечера так никто и не появился. Барков пришел с женой, которая сразу же ушла к внучке. В горнице остались одни мужчины — Василь Петрович с сыновьями и Пантелей Кузьмич. Сидели за большим самоваром и пили чай. Ждали. Никита и Матвей еще раз рассказали все, что они знали о партизанах.
— А что, может, и нам тряхнуть стариной? — Барков вопросительно посмотрел на Василия Петровича.
— Оно-то можно, не посрамим, да вот только мне кажется, что здесь мы нужнее будем.
— Это почему же? С горшками, что ли, воевать?
— Да нет, Пантелей Кузьмич, кто-то должен знать обстановку в селе да и вообще в округе.
Барков удивленно покрутил головой.
— Верно рассуждаешь, Василий Петрович. Здесь мы, наверное, больше пользы принесем, вот только не идет народ что-то.
— Ничего, подождем до завтра. Пусть люди подумают и сами решат, за кого им идти.
Посидев еще немного, Барков засобирался домой.
— Когда пойдете обратно? — поинтересовался он у Никиты и Матвея.
— Завтра подождем еще, а послезавтра, рано утром, уйдем.
— Ну, хорошо, я завтра, к вечеру, подойду. Принесу кое-что из продуктов да берданку свою с патронами, все равно белые отберут.
Весь следующий день Никита с Матвеем помогали отцу по хозяйству, играли со своими детьми. Не хотелось расставаться с женами, но и в селе оставаться было опасно. В любой момент могли нагрянуть белые.
Под вечер пришел их ровесник Мишка Козлов.
— Надумал я с вами пойти. Надоело в погребе отсиживаться. Вот только третий день как выбрался на свет, а то все больше по ночам.
— Ну и правильно решил, — обрадовался Матвей. — Собирайся, завтра рано утром уходим. Перед рассветом подходи к нам, да харча побольше бери и оружие какое есть.
Утром, еще затемно, пришел Мишка, и не один, а привел с собой Степана Заброду, мужика степенного лет сорока, отца троих детей, но также попадавшего под мобилизацию в белую армию.
— Решил я, Василь Петрович, с вашими хлопцами пойти. Хватит хорониться, надо побыстрей изгонять панов да иноземцев. Весна скоро, сеяться надо, а мы все прячемся.
Нагрузив сани мешками с продуктами и припасами, тронулись в путь. Впереди Никита в санях, следом за ним шли на лыжах Матвей, Мишка и Степан.
— Далеко идти-то? — поинтересовался у Матвея Заброда.
— Далеко. — Матвей многозначительно улыбнулся. Они с Никитой заранее договорились, что через заимку не поведут, а в окружную, обойдя зимовье стороной.
К концу короткого зимнего дня прибыли на партизанскую стоянку. Ложкин обрадовался, увидев, что Макиенки привели с собой еще двух человек, а узнав Степана Заброду, обрадовался еще больше.
— Ну, здорово, Степан. Хорошо, что ты пришел к нам, а то я все с молодежью воюю. Уж больно они горячие, все в бой рвутся, а сил маловато пока.
Разгрузив сани, братья засобирались к себе на заимку.
— Расскажите хоть, как там обстановка, в селе, — попросил их Ложкин. — А то и заночуйте у нас.
— Нет, мы пойдем на заимку, а обстановку вам лучше расскажет дядя Степан. Если что, крикните нас. Ванька Ковальчук да Андрюха Кашин знают, где нас найти.
В тот же день как ушли Никита с Матвеем, к Макиенкам пришел Дорохов. Поздоровавшись со всеми, он прошел на Матвееву половину, поговорил с дочкой, поиграл с внуком. Василь Петрович видел, что неспроста пришел Пров Емельянович, но ждал, когда тот сам начнет разговор. Выйдя в горницу, Дорохов потоптался немного и стал одеваться. Василь Петрович накинул кожух, чтобы проводить гостя. Уже во дворе, наедине со сватом, Дорохов осторожно спросил:
— Слышал я, Василь Петрович, ты сынов в партизаны отправил?
— На заимке они, промышляют. Вон мяса привезли, шкуры. — Василь Петрович не стал полностью открываться Дорохову, не зная, как тот отнесется к этому.
— Это хорошо, что на заимке. Только ты, сват, не бойся меня. Я своих не выдам. — Он вздохнул. — А вот Ванька мой у белых. Как ушел, и с тех пор ни слуху ни духу. Что же они будут делать, если встретятся с Матвеем?
— Не знаю, сват. Не приведи господь такое.
Дорохов постоял еще немного, помолчал и перед уходом сказал:
— Если что надо будет, заходи, подмогну.
— Спасибо, сват, но нам, слава богу, ничего не надо…
— Да не вам, — раздраженно перебил его Дорохов. — Сынам твоим, если что надо будет… Понял, сват?
— Понял. Спасибо, Пров Емельянович. Прости, что плохо подумал о тебе.
— Я русский крестьянин, сват. Такой же, как ты, и прислуживать кому-либо, тем более иноземцам косоглазым, не собираюсь. Ты думаешь, если я староста, так мне наплевать на то, как грабят крестьян? Нет, сват, мне вдвойне тяжелей видеть все это. Раньше люди шли ко мне за советом, за помощью, а сейчас что я им скажу, что могу посоветовать, чем помочь? Смутное время настало.

20

Зима прошла более или менее спокойно. Отряд Семена Ложкина за это время пополнился: еще троих семиозерских привели Никита с Матвеем и двух березовских, также прятавшихся от мобилизации, встретили в тайге. Партизаны делали небольшие вылазки, нападая на отдельные немногочисленные отряды белых и японцев. В отряде появились винтовки — русские трехлинейки и японские. Мечтою Ложкина был пулемет.
Белые и тем более японцы далеко в тайгу не забирались, поэтому партизаны жили спокойно. Раненых лечили на заимке, а свой лагерь не переносили на новое место. Из распадка удобно было незаметно выходить к железной дороге и так же незаметно уходить от преследования.
К концу зимы исполнилась мечта Семена Ложкина. Однажды, выйдя с группой партизан к железной дороге, они заложили связку гранат под рельс, привязав к чеке тонкую крепкую веревку, и, прикрыв ее снегом, залегли за невысоким кустарником, тянущимся вдоль железнодорожного полотна.
Большие составы старались не трогать. В них могло оказаться много врагов, поэтому, пролежав в засаде почти всю ночь, пропустили под утро такой состав с солдатами. Огорченные, уже хотели возвращаться назад, но заметили, что следом за первым идет еще один состав, небольшой, состоящий всего из маленького паровозика, одного вагона и двух платформ груженных сеном и какими-то мешками.
— Ложись! — скомандовал Ложкин и сам спрятался за кусты, напряженно поглядывая на первый состав: если он не успеет скрыться за поворотом, то бесполезно подрывать второй состав, с такой силой им не справиться.
Небольшой паровозик, пыхтя густыми клубами дыма, уже приближался к месту, где были заложены гранаты. Все затаились в напряженном ожидании. Первый состав уже начал поворот за сопку. Семен поднял руку «Приготовиться!» Партизан, державший веревку, весь напрягся, ожидая команды. Как только скрылся за сопкой последний вагон, второй паровоз подошел к заминированному месту.
— Давай! — Семен махнул рукой, как шашкой.
Партизан дернул за веревку, и через какое-то мгновение под паровозом сверкнуло пламя и громыхнул взрыв сразу пяти гранат. Паровоз по инерции еще немного прошел вперед и завалился на бок. За ним, сползая с насыпи и переворачиваясь, пошел вагон с солдатами. Платформы, наползая друг на друга, также сошли с рельсов. Одна платформа с разгона ткнулась в вагон и слетела с высокой насыпи вниз, а другая развернулась поперек рельсов. Все это билось, рушилось, гремело железом. Потом внезапно на какое-то мгновение наступила тишина.
— Вперед! К составу! — крикнул Ложкин и первый бросился к насыпи, партизаны за ним.
В морозном воздухе сухо затрещали винтовочные выстрелы. Солдаты, выбираясь из перевернутого вагона и завидев бегущих к ним партизан, пытались отстреливаться, но прицельные выстрелы из охотничьих берданок постепенно заглушили выстрелы из винтовок. Бой длился недолго.
— Собрать все оружие и боеприпасы! — скомандовал Ложкин. — Осмотреть все!
Партизаны кинулись собирать с убитых солдат оружие, патроны и гранаты. Матвей с Кашиным первыми подскочили к вагону лежащему на боку и заглянули в полуоткрытую дверь. Оттуда грянул пистолетный выстрел. «Наверное, офицер», — подумал Матвей.
— Подойди к окну и пошуми, а я засеку, где он, — тихо сказал он Андрею и кивком указал на небольшое вагонное окно.
Как только Андрей просунул дуло ружья в окошко, оттуда сразу же раздался выстрел, но Матвей успел заметить и сам навскидку выстрелил в то место. В вагоне кто-то глухо вскрикнул, послышался звук падающего тела. Подождав немного, Матвей заскочил в дверь и увидел лежащего офицера. Тот был мертв, заряд картечи попал ему прямо в лицо. Забрав у мертвого наган, он снял с него кабуру и, осмотрев вагон, увидел пулемет «максим», стоящий сбоку от двери. Возле пулемета лежал убитый солдат, так и не успев ни разу выстрелить.
— Андрюха! — закричал Матвей. — Дуй сюда!
Когда Кашин заскочил в вагон, Матвей гордо показал ему на пулемет.
— Ну, как трофей?
— Ух ты! Вот это да!
Вытащив пулемет наружу, они разом закричали:
— Дядя Семен! Пулемет!
Ложкин, увидав пулемет, обрадовался, как ребенок любимой игрушке. Осмотрел его со всех сторон, потрогал руками.
— Вот это да! Вот теперь мы им дадим прикурить! И патроны есть?
— Да, там несколько коробок с лентами.
— Ну, молодцы, хлопцы! Андрюха, дуй за Никитой с лошадью! Будем грузиться и тикать.
Но Никита, ждавший с Карькой в лесочке, уже сам подходил к ним. В это время партизан, обследовав платформы, обнаружил, что кроме сена там еще есть мешки с мукой.
— Хорошие трофеи. — Ложкин довольно потирал руки. — Ну-ка, хлопцы, грузим все в сани.
Быстро погрузили все трофеи и двинулись в обратный путь, не забыв поджечь сено, чтобы не досталось врагам. Последними шли несколько человек, заметая сосновыми лапами следы. Ложкин шагал рядом с санями, удовлетворенно поглядывая на трофеи.
— Дядя Семен, а у меня вам подарок есть. — Матвей вытащил из-за пазухи наган. — Держите, это вам. Вы же командир. Вот кабура еще и патроны к нему. — Он подал все это Семену.
— Ну, Матвей, спасибо за такой подарок. Я тебя за это научу как с пулеметом обращаться. Поставим его на сани, и будет у нас пулеметная тачанка, а ты будешь пулеметчик. Вот придем на базу, я проверю его и тебя научу стрелять. Теперь мы сила! Пулемет есть, винтовки есть, только людей маловато.
— Будут люди, дядя Семен. В селе есть мужики. Батько просто не сумел уговорить их идти с нами, вот только двоих и привели. Ничего, в следующий раз еще приведем кого-нибудь.
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Весна подкралась незаметно. Еще было холодно, временами шел снег, и порывы ветра задували так, что сыроватый воздух проникал под одежду, не давая согреться ни днем ни ночью. Но постепенно небо очистилось от зимней дымки, и иногда солнце пригревало так, что не хотелось заходить ни в шалаши, ни в землянки. В лесу под деревьями снег лежал еще нетронутый теплыми лучами весны, но на опушках уже появились первые проталины. Засуетилось пернатое население леса. Дятел застучал по деревьям сначала нерешительно, потихоньку, в несколько ударов, но постепенно его барабанная дробь стала громче и продолжительней. Белки зацокали на соснах. Их сероголубые тени замелькали меж вечнозеленых веток.
С приходом весны многие партизаны сначала загрустили, а потом начали роптать, что скоро надо землю пахать да хлеб сеять. Ложкин как мог присекал эти разговоры, хотя и сам постоянно мучился вопросом — кто же за него будет работать на земле, ведь дома остались только жена и дочки. Если зимой они сами управлялись с хозяйством, то по весне без мужика им не обойтись.
Неожиданно в первых числах апреля через связных Ложкин получил приказ Военревштаба: ввиду наступления весенних полевых работ основные силы партизан временно распустить по домам, а на партизанских стоянках оставить только небольшие диверсионные отряды, чтобы ни белые, ни интервенты не догадались об этом. Никита с Матвеем в это время были в отряде. Позвав их, Ложкин рассказал о решении Военревштаба, приказал взять лошадь и к ночи быть в Семиозерках, разведать обстановку, и если все спокойно, то один из братьев может остаться дома, а другой должен вернуться в отряд и доложить обо всем.
Быстро собравшись, Никита с Матвеем вернулись на заимку, собрали свои пожитки, шкурки, добытые еще в середине зимы, и где-то под утро уже подходили к своему селу. Не зная, есть ли в Семиозерках на постое белые или японцы, они, как всегда, обойдя околицами, осторожно подошли к своему дому. Перемахнув через плетень, Никита потихоньку, чуть слышно постучал в окно и тут же увидел отца, смотревшего на него, как будто тот ждал этого сигнала. Увидев сына, Василь Петрович кинулся открывать дверь, на ходу стукнув в перегородку Таисии, а затем и Галине. Пока открывали ворота, впуская Матвея с Карькой, из дома выбежали Тайка с Галей и кинулись к своим мужьям.
— Батько, как обстановка? — Никита кивнул в сторону села. — Белые или япошки есть?
— Нету, сынку, никого нет. Грабить уже нечего, все растащили, вот и не идут к нам.
— Это хорошо, а мы с приятными новостями к вам…
— Ну, пошли в дом, там все и расскажете, — с крестьянской неторопливостью остановил его отец. — Собирайте на стол! — кивнул он невесткам.
Только когда расселись за столом, Василь Петрович вопросительно посмотрел на сыновей.
— Рассказывайте, что за новости привезли?
— По домам всех распустили! — выпалил Матвей.
— Совсем, что ли? — обрадовалась Галина.
— Погодь, — остановил ее Василь Петрович. — Перемирие, что ли, объявили?
— Да нет. — Никита остановил брата. — Погоди, Матюша, я расскажу. Во-первых, всех не распускают, никакого перемирия нет и пока не предвидится, а часть партизан распускают по домам на время, чтобы вспахать землю да хлеб посеять. Так что Матвей пусть остается, а мне надо сообщить в отряд, что в селе никого нет и людям можно спокойно возвращаться по домам.
— Никит, так ты что, опять уходишь? — Тайка растерянно посмотрела на мужа.
— Успокойся. — Никита обнял жену за плечи. — Я скоро вернусь. Нас ведь и послали-то в село разведать обстановку. Надо же людям сказать, чтобы не боялись возвращаться, а вы не теряйте время, готовьте все к пахоте.
Тайка не спорила, она понимала, что Никита старший брат и он принимает решение, кому оставаться, а кому возвращаться в отряд. Вот только она совсем не побыла с ним. Тайка сильней прижалась к мужу, чувствуя, что и ему не хочется оставлять ее.
— Никитушка, а когда в отряд-то? — Она с надеждой посмотрела на него.
— Сегодня, Тайка. К вечеру я должен вернуться. — Никита вздохнул. — Надо, Тайка, люди ждут.
После отъезда Никиты на усадьбе Макиенков стали готовиться к посевной. Проверили плуг, борону, сеялку. Семена были спрятаны в тайных схронах так, что японцы не нашли их.
Вскоре Никита вернулся, а с ним и многие односельчане. Притихшее село засуетилось в весенних заботах. Повеселели бабы, обрадованные возвращением мужей, повеселели и мужики, довольные, что наконец-то займутся своими домашними делами. Всем порядком надоело воевать, надоела бивачная жизнь. Давно уже хотелось домашнего тепла, уюта, да и дел дома накопилось столько, что не сразу все переделаешь, а тут и пахота, и сев на носу.
Земля на полях, освобожденных еще в начале апреля от снега, уже прогревалась под теплыми лучами весеннего солнышка, ожидая прихода землепашцев. Наконец-то наступил день, когда Василь Петрович сказал сыновьям: «Все! Завтра пашем!»
В поле вышли почти всей семьей. Галя, к тому времени уже ходившая на шестом месяце, осталась дома с Настей. Как и раньше, Тайка вела Карьку, а Никита нажимал на чапыги, с радостным чувством глядя, как большие комья земли отваливаются от лемеха. Тайка, оглядываясь, видела его сияющие глаза. Они забыли, что война еще не закончилась, пройдет всего несколько дней — и Никите опять придется брать в руки винтовку вместо плуга, уходить в лес.
Василь Петрович, перед тем как начать сев, долго перебирал зерно, глядя, как оно золотым ручейком пересыпается меж пальцев в лукошко. Каждый год он весной начинал сев с таким трепетным чувством, с каким приступают к самому ответственному делу всей жизни.
Боронил Матвей. Для этого попросили вторую лошадь у Барковых. До обеда работали без передыху. Василь Петрович молча посмеивался: «Дорвались сыны до работы». Обед Галя принесла в поле. Пообедав, Василь Петрович прилег на разостланный овчинный кожух и устало прикрыл глаза. «Загнали сыны батьку», — довольно подумал он.
Неожиданно сквозь дрему он услышал далекое гусиное гоготанье. Приоткрыв глаза, Василь Петрович увидел стаю гусей, плавно летящих по небосводу ровным строем. Приподнявшись, он долго смотрел им вслед, пока птицы не скрылись за верхней кромкой леса.
«Ну, вот и еще один год прошел. Здравствуй, новый год. Что ты принесешь нам?» — думал Василь Петрович, привыкший считать наступление нового года не зимой, как все, с января, а с наступлением весны. В это время земля оживает и просыпается после долгой зимы, скинув белое холодное одеяло. Вместе с ней просыпаются травы, деревья, птицы, звери: все начинает шуршать, щебетать, журчать под благодатным весенним солнцем. Начинается новая жизнь, а значит, и новый год.
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В августе 1919 года Семен Ложкин, взяв с собой Никиту Макиенко, поехал на съезд представителей партизанских отрядов, созванный в Албазиновке. Вернувшись, он собрал отряд и рассказал, что ближайшей задачей им поставлено проведение диверсий на Амурской железной дороге, чтобы помешать передвижению белогвардейских войск и интервентов, а также захват оружия, боеприпасов и техники. Эта операция была названа «Капитальный ремонт Амурки». Каждому партизанскому отряду давался определенный участок железной дороги, где он должен был осуществлять диверсии.
Партизаны с нетерпением стали готовиться к проведению диверсионных операций, но Ложкин почему-то тянул время. «Не спешите, успеется», — успокаивал он рвущихся в бой людей. Всем было непонятно, почему командир медлит. И только сам Ложкин да Никита знали, что начало операции было определено директивой партизанского командования в ночь на 30 августа. Наконец-то наступил день, когда Семен Ложкин, собрав отряд, поставил задачу выступать на диверсионную операцию. Разбил отряд на мелкие группы по четыре-пять человек, поставив перед каждой группой свои задачи. Одним предстояло взорвать несколько небольших мостов, другим — разобрать рельсы, а также повалить телеграфные столбы, идущие вдоль железной дороги.
Никита с Матвеем попали в группу, которой предстояло взорвать мост через небольшую речушку. С началом темноты, загрузив вещмешки взрывчаткой и гранатами, партизаны двинулись в путь. Старшим группы Ложкин назначил Никиту. Шли молча, осторожно ступая, чтобы не хрустнула веточка да оружие не бряцало. Как знатоки всех охотничьих троп Никита с Матвеем шли впереди, вглядываясь в ночной лес и находя только им одним известные приметы и ориентиры.
К полуночи подошли к мосту. В темноте тихо журчала вода в речке, навевая покой и умиротворение. Около полупотухшего костра на бревне сидел часовой, поставив винтовку между колен, и в такт журчанию воды мерно покачивал головой. Другой солдат спал у костра, подтянув ноги и свернувшись калачиком. Его винтовка стояла рядом, прислоненная к дереву. Никита жестом показал, что он на себя берет сидящего человека, а спящего пусть уберет Андрей Кашин. Примкнув штыки к винтовкам, стали осторожно приближаться к костру со спины сидящего солдата. Молча, без размаха Никита резко воткнул штык в спину часовому. Издав какой-то хрип, часовой повалился на землю. В это же время Андрей со всего размаху пригвоздил спящего часового к земле. Слегка дернувшись, тот затих. Махнув рукой, Никита направился к мосту, партизаны за ним. Заложив взрывчатку и связку гранат вместо запала, протянули веревку и залегли за прибрежными кустами.
— А что, братцы, может, подождем какого-нибудь состава да грохнем. — Андрей сверкнул в темноте глазами от такой идеи.
— Нет, ждать нельзя, — рассудил Никита. — Может смена караула прийти. Давай дергай, — обратился он к Матвею, держащему конец веревки.
— Смотри, братуха, ты командир, тебе видней.
Матвей слегка потянул за веревку, натянув ее, потом резко дернул. Через какое-то мгновение раздался мощный взрыв. Вскоре где-то недалеко прозвучали винтовочные выстрелы.
— Все, хлопцы, тикать надо. Сейчас беляки примчатся сюда.
Заметая следы, партизаны быстро ушли в лес.
К утру на партизанскую стоянку вернулись все диверсионные группы.
Почти вся операция прошла нормально. Только одна группа не выполнила задания. Подойдя к своему объекту, она напоролась на смену караула, тоже приближающихся к мосту. Завязалась перестрелка. Белых оказалось больше, да и двое из четырех партизан сразу же были ранены. Пришлось отойти. Расстроенные партизаны вернулись в отряд.
— Ничего, — успокоил их Ложкин. — Этот мост от нас не уйдет. Сегодняшняя ночь — только начало.
В ночь на 30 августа всеми партизанскими отрядами на протяжении полутора тысяч километров были взорваны и сожжены десятки мостов и других путевых сооружений, во многих местах были разобраны рельсы и повалены телеграфные столбы. «Капитальный ремонт Амурки» начался успешно. Была прервана перевозка войск и воинских грузов. Белые и интервенты пытались тут же ремонтировать железную дорогу, чтобы восстановить движение. Для ускорения ремонтных работ кроме солдат пригоняли и мирных жителей близлежащих сел и деревень. Поэтому партизаны выжидали и, как только ремонтные команды заканчивали работу и отходили, тут же, несмотря на усиленные караулы, разрушали мосты и железнодорожное полотно, пускали под откос ремонтные поезда.
Много рейдов сделали партизаны Семена Ложкина в тыл врага. Не всегда возвращались только с радостными вестями об удачно проделанной операции. Были и печальные дни, когда партизаны хоронили своих товарищей. Но на место погибших приходили крестьяне из близлежащих сел, возмущенные бесчинствами и грабежами белых карателей и интервентов. Как только собрали урожай, сразу же нагрянули отряды белых и японцев. Опустошив амбары и выпоров тех, кто оказал сопротивление этому грабежу, они шли в другие села, грабя мирное население и оставляя людей без средств к существованию. Крестьяне похитрей, конечно, основную часть урожая припрятали, ожидая прихода грабителей. Так сделал и Василь Петрович, помня, как забирали у них прошлый урожай. Когда на усадьбу Макиенко пришли за данью, то Василь Петрович показал остатки зерна в амбаре, сказав, что некому сейчас работать в поле, на усадьбе он один сейчас мужик с бабами и ребятишками, а сыновья сгинули давно, и не знает он о них ничего.
Постепенно объединяясь, мелкие партизанские отряды превращались в сильную армию с единым руководством. В ходе мелких стычек и крупных боев интервенты и белогвардейцы несли большие потери. Села и целые районы освобождались от белой власти. Опасаясь за свои коммуникации, находящиеся все время под угрозой партизан, командование интервентов начало стягивать войска в крупные города, ближе к железной дороге, все больше убеждаясь в безнадежности своих попыток подавить народное сопротивление.
В феврале 1920 года, после восстания в Благовещенске и установления там советской власти, японское командование заявило о нейтралитете и начале эвакуации своих войск.

Часть 3
Настя
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Лето тридцатого года выдалось жаркое, без дождей. Солнце знойно палило с раннего утра до самого захода, да так, что все замирало и замолкало в этом пекле, лишь короткой летней ночью природа немного оживала. На полях все повыгорало, пожелтело. Только обжигающие степные суховеи проносились над пожухлой, поникшей растительностью, так и не успевшей набрать влаги из потрескавшейся горячей земли. Урожая не предвиделось и в этом году.
Всего лишь год назад организованный колхоз распадался на глазах. Особенно после того, как секретарь партячейки Петр Караганов привез из города газету «Правда» с постановлением ЦК партии «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» и со статьей Сталина «Головокружение от успехов», где было четко сказано о добровольном вступлении в колхоз и о свободном выходе из него. Постановление ЦК было зачитано и принято к действию на заседании партячейки, а статью Сталина председатель колхоза зачитал на общем собрании. Мужики, видя безрезультатность своих трудов и не ожидая голодной зимы, осмелев, уходили на заработки в город. В колхозе оставались работать бабы да ребятня постарше. Но что они могли сделать против такой стихии, как засуха? Коровы, согнанные со всех дворов в единое колхозное стадо, мычали, голодные и неухоженные. Каждая женщина, работавшая в коровнике, норовила хоть как-то прокормить бывшую свою скотину.
По вечерам в конторе собиралось правление колхоза совместно с сельским советом: думали, спорили, ругались, но так и не могли решить, как быть дальше. За распад колхоза их по головке не погладят. В лучшем случае — это снятие с должности и выговор по партийной линии, а могло быть и хуже: за это можно было угодить и под суд.
До поздней ночи сидели правленцы, курили злой самосад, свертывая одну за одной самокрутки, переведя на них уже все сельсоветовские газеты, но так ничего и не могли придумать. Председатель колхоза Семен Ложкин, злой и мрачный, как грозовая туча, сидел, набычившись, и усиленно дымил огромной «козьей ногой», которая при каждой затяжке трещала и вспыхивала, как сухое полено в печи. Остальные, тоже уставшие от бесполезных споров и ругани, сидели молча и уже начали собираться по домам, когда Николка Дугин, один из членов правления, все-таки не выдержал и задал вопрос, который втихаря уже давно обсуждали:
— А что, мужики, видели, какой нынче урожай у Макиенков?
В другой раз никто и не обратил бы внимания на его болтовню, потому что Дугин был известный трепач и на всех собраниях выступал по делу и без дела, а больше просто так, чтобы покрасоваться перед сельчанами. Чтобы отвязаться от его вопросов, как-то на собрании Дугина и выбрали в правление. Но сейчас вопрос, заданный Николкой, уже давно был у всех на уме. Сельчане видели, как при таком бедственном положении в колхозе, когда урожай погибает на корню, только у единоличников Макиенков засуха никак не повлияла на их посевы.
— Да-а, — протянул кто-то из правленцев, — у них-то все зеленеет. Не иначе колдовство какое-то.
— Работать надо лучше, — мрачно произнес председатель.
— Да как ни работай, а без полива урожая все равно не будет. У Макиенков воды-то много. Зря ты, председатель, им ручей отдал, этим единоличникам.
— Но вы же сами на правлении решили забрать у них поле у леса и отдать им овраг возле дома, — возразил Ложкин. — Вы же все знаете, что там раньше, кроме чертополоха, ничего не росло.
Вмешался председатель сельсовета:
— Что толку с ихнего ручья-то, он все равно по деревне протекает, а не через поля, да если бы не их запруда, то пересох давно.
И опять пошел спор о братьях-единоличниках, у которых возле их дома был свой микроклимат, свой оазис в пустыне, где все зеленело и наливалось соками…
Разошлись поздно. Председатель колхоза уныло шел домой, все думая об усадьбе братьев Макиенков. Он сам видел, что мелкое хозяйство легче обработать. Боясь своих мыслей, Ложкин все больше убеждался, что единоличник выживет в эту засуху, а колхоз нет. Взять хотя бы этих братьев. Жили они дружной семьей. Дом срубил на краю села, у самого оврага еще старый Василь Макиенко. Два его сына — здоровых, работящих парня женились почти одновременно, пристроив к этому дому свои «пятистенки». Так и жили одной семьей, ведя общее хозяйство. «А ведь сами-то из бедноты вышли. Дед Василь тот вообще каторжанин, и попал сюда, в Приамурье, сосланный в ссылку за какой-то бунт на Украине. Сыны его Никита и Матвей воевали за советскую власть. Вроде бы сознательные мужики, а гляди ты, в колхоз вступать не хотят», — рассуждал Ложкин, недоумевая над идейными устоями этой большой семьи. Уже несколько раз он пытался заговорить с ними о вступлении в колхоз, но все безрезультатно. Ложкин видел, что не ленивые братья, целые дни от зари до зари трудятся на своем участке, разработанном на склонах оврага. Когда забрали у них землю, что в поле у леса, то не роптал никто из них, не жаловался, не стонал, а молча взялись всей семьей корчевать выделенный участок. Казалось, что ничего никогда не вырастет на этих склонах, а вот сумели же обработать эту неухоженную землю и теперь ждут урожая. А как они ее корчевали, эту пустошь? Всей большой семьей, начиная от деда Василя и до малых ребят из двух семейств. Как мураши, ползали по склонам оврага, собирали камни, выкорчевывали деревья и кустарники. Пахали где лошадью, а где и вручную лопатами, а теперь вот каждый день поливают, таская ведрами воду наверх из ручья.
«Да, для колхоза были бы ценные работники, — рассуждал Ложкин. — Но, видно, не уговорить их, так прикипели они к личному хозяйству».
Подойдя к своему дому, председатель постоял немного у калитки. Не хотелось заходить в душную избу, нагретую за день палящим солнцем, да так и не остывшую за короткую летнюю ночь. Ни легкого ветерка, ни единой тучки на звездном небе, ничего не предвещало смены погоды. На завтра ожидался такой же жаркий день, с его проблемами и заботами.
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Дед Василь всегда вставал рано, вместе с невестками. Проснувшись, он услышал, как справа за стеной в Никитиной пристройке первой поднялась жена Таисия, потом в Матвеевой половине чуть скрипнула дверь — это вышла Галина.
Одевшись и взяв суковатую палку, отполированную руками, дед Василь вышел во двор. После гибели жены он перестал бриться и с тех пор ходил с окладистой бородой, иногда подстригая ее большими ножницами. Только в последние годы эта борода стала совсем седой, да ноги стали болеть, сказывались последствия сырости забайкальской каторги. Поэтому сделал он себе крепкий посох и теперь ходил, опираясь на него.
Каждое утро дед Василь обходил свою усадьбу. Хозяйским глазом окидывал двор, смотрел, чтобы нигде ничего не лежало без нужды. Он и сынам наказывал, а те впоследствии и своих детей приучили к тому, что каждая вещь должна знать свое место, а не валяться где попало. Поэтому во дворе был всегда полный порядок. Инструменты находились под навесом, там же, под навесом, стоял небольшой верстак, на котором дед Василь всегда что-нибудь мастерил: то новую рукоятку к ухвату, то игрушки внукам. Двор всегда чисто подметен, как горница у опрятной хозяйки.
Осмотрев двор, дед Василь проходил в конюшню, где стояли старая кобыла Карька да взрослый жеребчик Черныш, названный в память о коне, уведенном японцами в Гражданскую войну. Поговорив с лошадьми, дед Василь шел в коровник и, если оттуда слышалось звонкое цвирканье молока в подойник, дед не заходил, не мешал дойке, а тихо проходил дальше. Проведав поросят, заглядывал в курятник и шел к амбару. Там всегда был полный порядок, но дед Василь все равно заходил туда и долго осматривал запасы, хранящиеся там. Ему было приятно сознавать, что всего этого он добился постоянным трудом. Теперь же, в последние годы, всем хозяйством занимались его сыновья, и невестки да их дети по мере возможности помогали им.
В большой семье Макиенко к этому времени у Никиты с Таисией росли две дочери: старшая, Настя, которой исполнилось уже двенадцать лет, и Полинка — на три года младше её. У Матвея с Галиной сыну Петру исполнилось десять лет, а были и младшие: Анна и Павел. Так и жили все вместе большой крепкой семьей, приучая детей к доброте и нелегкому крестьянскому труду.
Давно затихло эхо Гражданской войны, но не было покоя крестьянам села Семиозерки. Каждую весну они выходили пахать землю, сеять хлеб, сажать овощи. Все лето работали на полях, сохраняя будущий урожай то от засухи, то от проливных дождей. Кто трудился не покладая рук и не разгибая спины, тот и собирал хорошие урожаи, за что слыл кулаком, а кто больше времени проводил в праздности и пьянстве, тому собранного урожая еле-еле хватало на зиму, и он считался беднейшим крестьянином.
Когда в Семиозерки приехала комиссия по продразверстке и стали изымать хлебные излишки, сами определяя, какой семье сколько хлеба оставлять, застонало село, мужики чуть снова за ружья не схватились. За что же работали весь год, чтобы за просто так, за справку об изъятии излишков отдать большую часть урожая? Чтобы не остаться на голодном пайке, Василь Петрович, наученный горьким опытом, опять пошел на хитрость — спрятал часть урожая в старом погребе, как при беляках и интервентах. Сверху закидали бревнами да кучу навозную рядом навалили. Так и сошла им эта хитрость.
Сват же Барков Пантелей Кузьмич не успел спрятать зерно, за что и поплатился. После отъезда комиссии осталось у него зерна только-только прокормиться да семенной фонд. Большую часть увезли на подводах, вручив ему справку, что он добровольно сдал все хлебные излишки. Узнав об этом, Василь Петрович тут же поделился с Барковым припрятанным хлебом. «Ничего, сват, проживем. Схрон надо делать. От япошек прятали и от этих как-нибудь тоже утаим».
Больше всех пострадал второй сват Василия Петровича — Дорохов Пров Емельянович. В первые годы после установления советской власти и изгнания белых и интервентов он действиями комиссии по продразверстке не возмущался, понимая, что хлеб нужен всем: и селу, и городу.
После того как в 1923 году продразверстку заменили так называемым единым сельскохозяйственным налогом, положение крестьян ухудшилось. В этот раз налог взымался деньгами. Сначала крестьяне обрадовались. Денежный налог они платили и до революции, но все оказалось намного хуже. Теперь всё, чем владел крестьянин, приравнивалось к определенному количеству единиц. Чем богаче крестьянин, чем больше его доходы, тем более высокая ставка налога налагалась на него. Особенно пострадали такие большие семьи, как у Макиенков. Хоть и не использовали они наемных работников, управляясь сами на своих землях, а доход-то все равно был выше, чем в тех семьях, где был всего один работник — глава семейства. А такие семьи «беднейшего крестьянства», как Дугины, у которых своего ничего и не было, платили минимальный налог, крича на всех собраниях о справедливости новой системы.
Стерпели Макиенки и в этот раз, уплатив полностью налог, что им назначили. Конечно, и сейчас Василь Петрович пошел на хитрость. Имущество-то еще весной было описано, а вот урожай опять по ночам прятали в старом погребе, чтобы прокормить семью. Никита помог и Барковым спрятать часть урожая, а вот Дорохов отказался прятать зерно, когда Матвей предложил это.
— Я не вор и не буду прятать свое, выращенное вот этими руками. — Он показал зятю мозолистые ладони. — Почему я, как тать, должен по ночам прятать свое имущество?
Уплатили крестьяне все налоги. Да и как было не уплатить, если в Семиозерки прибыл небольшой вооруженный отряд красноармейцев. Молча, стиснув зубы, развязывали узелки с деньгами, вырученными от продажи урожая. Отдавали последнее. Во всех семьях стоял один вопрос: «Как прокормиться до нового урожая?»
Во многих селах схватывались мужики за топоры да ружья, пытаясь оказать сопротивление насилию, захватывали сельские Советы, уничтожая налоговые списки и убивая сборщиков налогов. Волна недовольства росла, расширялась, и вскоре весь Зазейский район гудел, как растревоженный улей. К началу следующего года по всему Зазейскому району вспыхнули крестьянские восстания против советской власти. Схватились за ружья даже те, кто когда-то воевал за эту самую власть.
В одну из ночей Дорохов, оседлав коня, ушел из села. Перед уходом зашел в дом Макиенков проститься с дочерью. Василь Петрович пытался отговорить его, но Пров Емельянович был неумолим.
— Я долго смотрел на все это. Да разве можно терпеть ту власть, которая обирает свой же народ? Василь Петрович, ты посмотри, как обнищали наши села, а ведь было время, когда мы, приамурские крестьяне, обеспечивали хлебом не только свои волости да губернии, но и другие края. Мы же были самым хлебным местом на всем Дальнем Востоке. А сейчас что? Голод и нищета. Крестяне уходят в города на заработки, иначе их семьи ждет голодная зима. Нет, ты, Василь Петрович, как хошь, решай сам, а мне терять нечего. Сына Ивана не вернешь, а за Галей да внуками вы уж присмотрите. В соседнем районе собирается сводный отряд. Не могу я больше спокойно смотреть на все эти безобразия. Прощевайте пока.
Поцеловав дочку, внуков, он, натянув поглубже шапку на голову, вышел. Василь Петрович проводил его до ворот.
— Прощай, сват. За дочку да внуков не беспокойся, а тебя храни Бог. — Он перекрестил его и махнул рукой. — С Богом.
Через несколько дней пришло сообщение, что сводный отряд наголову разбит. Кто погиб в бою, а кто, попав в плен, сидит в Благовещенской тюрьме.
Галина с матерью поехали в Благовещенск, но ничего толком не узнали. Везде ответ был один: «Арестован за саботаж». А вскоре пришло сообщение, что Дорохова расстреляли как врага советской власти. Матвей утешал Галину, а вот ее мать, потеряв сына, а затем и мужа, не вынесла этого, слегла и больше не вставала, умерла.
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Каждую зиму Василь Петрович и сыновья уходили на заимку, на заготовку пушнины, да и мясо диких животных было нелишним на столе. Чаще всего привозили замороженные туши диких коз, косуль, зайцев, реже кабанчика. Иногда удавалось подстрелить и изюбра. Для вывоза охотничьих трофеев всегда брали на зимовье молодого жеребчика Черныша.
После того как Тайка вышла замуж, трудно стало Пантелею Кузьмичу одному ходить на промысел, младшая, Ульянка, была ему не помощница. Василь Петрович предложил Баркову объединиться и ходить вместе на промысел. Свою заимку Пантелей Кузьмич не бросил, захаживал туда, но охотился теперь или со сватом, или с зятем. Василь Петрович показал ему свои тропы, места, где лучше ставить капканы. Он ничего не скрывал от свата, помня, как тот когда-то учил его всем премудростям охотничьего промысла.
Сдавать пушнину ездили в Благовещенск. Сначала Василь Петрович ездил с кем-то из сыновей или с Барковым, но потом он стал выезжать все реже. Теперь возили меха то Матвей с сыном Петькой, то Никита с Настей.
Насте нравилось ездить с отцом в город. Поднимались рано, когда за окнами было еще темно. Мать готовила им плотный завтрак, смотрела, как они с отцом ели. Потом укутывала ее в одежды. Отец в это время запрягал Черныша в сани-розвальни. На дно саней накладывал слой сена, сверху мешки с пушниной и торбу с овсом для Черныша. Между мешками оставлялось место. Там стелился большой овчинный тулуп, на который садилась Настя, и полами тулупа укутывали ей ноги. Вместе с ней под тулуп мать укладывала узелок с пирожками, чтобы не остыли. Отец обязательно брал в дорогу большой шмат сала да полкаравая хлеба. Перекрестив их, мать долго стояла у ворот и смотрела им вслед, пока они не исчезали в предрассветной дымке.
Черныш бежал легко и свободно, приминая копытами выпавший за ночь снежок. Настя, укачиваясь в санях под мерный скрип полозьев, засыпала. Ей было тепло и уютно. Как только первые лучи солнца пробивались сквозь кроны деревьев и щекотали то нос, то щеки, заглядывая сквозь прикрытые веки, она просыпалась. Первое, что она видела, открыв глаза, это розовый снег, искрящийся в ярких лучах утреннего солнца. Все празднично сверкало и переливалось, только длинные голубые тени придавали торжественность этому зимнему утру.
В город приезжали к полудню. Пока Черныш бежал по окраинным улочкам, Настя ничему не удивлялась. Такие же небольшие одноэтажные дома, как и у них в селе, только улицы длиннее да народу побольше. Когда же приближались к центру города, Настя широко раскрывала глаза и каждый раз с удивлением смотрела на высокие каменные дома в два-три этажа с красивой лепниной и большими окнами. Они казались ей дворцами из прочитанных сказок. Удивлялась, как много народу в городе, и все куда-то идут, спешат. Красивые конные экипажи быстро проносились мимо них. Иногда, предупреждая о своем приближении резкими звуками мотора, проносились автомобили.
Найдя здание «Заготпушнины», отец привязывал Черныша у крыльца и заносил мешки с мехами. Потом долго сдавал товар. Приемщик, веселый дядька с аккуратно подстриженной бородкой и вечно смеющимися глазами, постоянно подмигивал Насте, и ей было весело от этого. Товар он принимал строго, осматривая каждую шкурку, тряс ее, дул на мех, что-то высматривал и наконец-то откладывал в сторону, что-то записывая в толстую тетрадь. Настя утомлялась от этого и начинала клевать носом.
Сдав пушнину, отец получал деньги, заворачивал их в тряпицу и прятал глубоко в карман. Затем, распрощавшись с приемщиком, они шли в ближайшую закусочную пообедать. Отец заказывал горячих щей и обязательно доставал свой шмат сала, отрезал от него толстый кусок, накладывал его на хлеб и не спеша ел. После обеда обязательно покупал Насте каких-нибудь конфет, чаще всего леденцов, которые она потом грызла всю обратную дорогу.
После обеда Никита с дочерью шел по магазинам, выполняя заказы всех родных и знакомых. Перед отъездом в город отец все записывал на тетрадный листок и теперь, доставая его каждый раз, что-нибудь покупал. Скупившись, они опять перекусывали чего-нибудь горячего в закусочной или чайной и, уложив все покупки в сани, трогались в обратный путь. Как только выезжали за город, Настя, утомленная всеми впечатлениями, засыпала, укутавшись в теплый тулуп.
В Семиозерки приезжали за полночь. Отец осторожно заносил Настю домой, и мать, аккуратно раздев ее, укладывала в постель. Наутро разбирали все заказы и подарки. Было шумно и весело. Приходили Барковы, все садились за стол и отмечали удачную поездку.
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После сдачи пушнины заканчивался охотничий сезон, и начиналась подготовка к весеннему севу. Проверялся весь инвентарь: плуги, бороны, сеялки. Все подгонялось, ремонтировалось.
Семья у Макиенко с годами разрасталась, а вот землю им урезали уже не один раз. Первый раз, когда на общем сходе они наотрез отказались вступать в коммуну, Николка Дугин неожиданно вспомнил, что половина хорошей макиенковской земли, что у леса, когда-то давалась Дугиным, но староста тогда забрал ее у них и отдал своему свату Василю Макиенко.
— Погоди, — пытался возразить на собрании Василь Петрович. — Во-первых, мы тогда еще не были сватами с покойным Провом Емельяновичем, а во-вторых, ты же несколько лет не обрабатывал эту землю, и по закону ее можно было передать другому хозяину…
— Ну, это по царским законам, — перебил его Дугин. — По нашим законам советской власти не имеют права отбирать землю у бедняка.
— Да, но у меня-то отбирают, а у меня семья побольше твоей будет.
— Ты кулак и несознательный элемент, раз не хочешь вступать в коммуну, а я, может, обрабатывать буду эту землицу.
— Ага, как же, ты уже забыл, как за чапыги-то держаться.
Как бы то ни было, но правление коммуны постановило половину поля, что возле леса, у единоличника Макиенко забрать и передать члену правления коммуны Николаю Дугину. Когда на следующий день Василь Петрович пришел на поле, там уже суетился Николка Дугин с землемером, который аршином отмерял солидный кусок макиенковской земли. Василь Петрович не стал смотреть на все это, а молча повернулся и ушел. С властью спорить бесполезно.
А Николка к этой земле так и не прикоснулся. Отдал ее в коммуну как свой пай. В коммуне земли хватало, поэтому этот участок так и простоял невспаханный, незасеянный и вскоре зарос травой и бурьяном.
Через несколько лет, когда в Семиозерках организовывался колхоз и единоличники братья Макиенко опять отказались от вступления в коллективное хозяйство, у них постановлением правления забрали и вторую половину этого поля, взамен выделив землю в балке за селом, зато рядом с домом. Отмеряя аршином выделенный участок, землемер, спотыкаясь о камни, разбросанные по склону оврага, посмеивался:
— Как надоест камни таскать, так и придете в колхоз.
— Не дождетесь, — сквозь зубы проговорил Матвей. — Чтобы я на Николку Дугина работал? Не дождетесь.
— Дождемся. Скоро всех кулаков ликвидируем как класс, — усмехнулся землемер.
Обрабатывать новый участок вышли всей семьей. Выкорчевывали мелкий кустарник с крепкими корнями, вцепившимися в склон оврага. Камни носили все от мала до велика. Взрослые возили камни в тачке, а детишки собирали их в лукошко, как грибы, и носили вниз, к берегу ручья. Разбросав навоз по всему участку, вспахали его. Лемех часто натыкался на камни, лежащие не на поверхности, тут же вытаскивали их и укладывали на тачку, чтобы свезти вниз.
Никита несколько раз в отчаянии кидал чапыги и восклицал:
— Батько! Да что же это такое? За что они нас так наказали? Мы же всегда помогали ихней коммуне то семенами, то коня давали на пахоту.
— Это власть, сынку. Против нее не попрешь, — успокаивал его дед Василь.
— Да какая же это власть? Николка Дугин?
Дед Василь пожимал плечами.
— Председателем-то у них Семен Ложкин. Вроде бы толковый мужик. Ничего, сынки, — успокаивал он Матвея с Никитой, — надо смириться. А урожай у нас и на этом поле будет не хуже. Надо только руки приложить, не полениться.
Как началось засушливое лето, то на колхозных полях все пожухло, повыгорало. Не давая пропасть своему будущему урожаю, все семейство Макиенко целые дни таскали наверх воду из озера, поливали, рыхлили почву, чтобы земля дышала. Зазеленело у них поле, не пропало ни зернышка брошенного в землю. Смотрели сельчане, удивлялись.
— Не иначе старый Макиенко с самим чертом знаком. Колдовство все это.
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В школе Настя училась хорошо. Учительница постоянно хвалила ее. Полинка, пойдя в первый класс, тянулась за сестрой, тоже старалась. Но в Семиозерках только начальная школа, поэтому, закончив четвертый класс, пришлось Насте, как и другим детям постарше, ходить в школу в Березовку, где была школа-семилетка. В сентябре-октябре ходили пешком десять километров, а с ноября председатель колхоза выделял лошадь, и детей всю зиму возили на подводе до самой весны. С пахоты, когда каждая лошадь на учете, дети опять ходили пешком до Березовки.
Конечно, по весне, в слякоть, тяжело было идти десять километров, и многие дети в распутицу не ходили в школу. Настя же в любую погоду все равно шла. Видя ее настойчивое желание учиться, отец справил ей в городе сапожки, и теперь она смело шагала по дороге в любую распутицу.
Однажды осенним промозглым утром, когда небо было сплошь затянуто серыми низкими тучами и шел мелкий дождь, Настя, пройдя на сельскую площадь, где они всегда собирались и все вместе шли в школу, никого там не застала. Она подумала, что опоздала и, обидевшись на ребят, что не дождались ее, пошла одна. Шла она быстрым шагом, надеясь догнать ребят.
Пройдя полпути и выйдя в чистое поле, Настя так никого и не догнала. Сколько она ни вглядывалась сквозь моросящую пелену дождя, так никого впереди не увидела. Это еще больше убедило ее, что она опаздывает.
Дождь усиливался, и Настя, плотнее запахнувшись в брезентовый дождевик с капюшоном, ускорила шаг. Было раннее утро и из-за дождя было сумеречно, но она смело шла по знакомой дороге, что-то негромко напевая в такт шагам. Промокшая, но довольная собой, Настя вошла в школу и удивилась, потому что она нисколько не опоздала. Просто из-за непогоды никто из семиозерских ребят в школу не пришел.
Пока шли уроки, Настя беспокойно поглядывала в окно на усиливающийся дождь. Когда занятия закончились и почти все разошлись, она натянула на себя так и не просохший дождевик и уже хотела выходить, как ее остановила учительница.
— Настя, может быть, не пойдешь домой? Переночуешь у меня.
— Не-е. — Настя покачала головой. — Батько с мамой беспокоиться будут.
— Но как же ты пойдешь одна? Посмотри, что там творится. — Учительница указала за окно.
А там в это время холодный осенний ветер рвал дождевые струи и швырял их на раскисшую землю, на дома и деревья. Глядя на это, не хотелось даже выходить из теплого помещения школы. Но Настя решительно распахнула входную дверь и, кивнув учительнице, вышла. Натянув капюшон поглубже на голову, она, придерживая под плащом сумку с учебниками и тетрадками, не раздумывая пошла сквозь холодную, мокрую пелену дождя…
С самого утра, проводив дочь в школу, Таисия беспокойно поглядывала в окно на разбушевавшуюся стихию. К обеду, не выдержав, она подошла к мужу.
— Слышь, Никита, ты бы запряг Черныша да встретил ребят из школы, вон как дождь хлещет.
Никита и сам уже подумывал об этом, поэтому после слов жены быстро оделся и пошел в конюшню. Черныш, не понимая ничего, косил на него удивленным глазом. «Куда это ты, хозяин, собрался в такую непогоду?»
— Надо, Черныш, надо, — успокаивал его Никита. — Вишь, как дождь разгулялся. Ребят надо встретить.
Услышав спокойный голос хозяина, конь дал себя запрячь, и вскоре они выехали в сторону Березовки. Глядя на усиливающийся дождь и ветер, Никита беспокойно погонял коня, не отрывая взгляда от дороги, ожидая увидеть всех семиозерских школьников. Только подъезжая к Березовке, он заметил одинокую фигурку, идущую ему навстречу.
— Да это же Настя! — ахнул он и, придержав коня, соскочил с телеги, быстро пошел к ней навстречу.
Увидав отца, Настя кинулась к нему.
— Ой, батько, как хорошо, что ты встретил меня, а то я уже замерзла.
— А ты почему одна? — удивленно спросил Никита. — Где остальные?
— А сегодня никто из наших не пошел в школу.
— Так ты утром одна ушла? — Никита изумился еще больше, глядя на дочь. — Не страшно было?
— Не-а. — Настя весело посмотрела на отца.
«Вся в мать», — подумал он, вспомнив, какой отчаянной девчонкой была Тайка в детстве, когда учила его плавать и ходила на охоту со своим отцом.
Когда Настя училась уже в шестом классе, как-то по дороге домой ее остановил Котька Дугин. Он был на пять лет старше ее и уже ходил вечерами на посиделки, гулял с сельскими девчатами. К труду его так никто и не приучил, а вот на гулянках он был первый парень. Научившись играть на балалайке, он каждый вечер забавлял девчат веселым бренчаньем и пением частушек.
Удивленно посмотрев на Настю, он как бы в первый раз увидал ее.
— А это что за красавица гуляет у нас по селу? Ты чья такая? — игриво спросил он.
— Макиенко я, Настя! — подыгрывая ему, весело ответила девочка.
— Настя, а у тебя жениха еще нет?
— Дурак ты, я в школе еще учусь. — Настя рассердилась на глупый вопрос, но и Котька не отставал.
— А хорошо учишься?
— Хорошо. А тебе-то что?
— Да вот свататься приду к тебе. Как подрастешь, так и приду. Так что женихов не заводи.
— Да пошел ты… — Настя рассмеялась и, отбежав от него, показала язык, повернулась и пошла домой.
Домой прибежала раскрасневшая то ли от быстрой ходьбы, то ли от слов, брошенных Котькой просто так, в шутку. Незаметно от матери, хлопотавшей у плиты, покрутилась перед зеркалом, а когда мать вышла зачем-то из дома, то Настя быстро достала из сундука старое бабушкино монисто с бирюзовыми камешками. Примерила его на себя, поглядела в зеркало на свое отражение и так и этак, но тут хлопнула входная дверь, и Настя, быстро сняв монисто, положила его в сундук. Это монисто когда-то дед Василь подарил бабушке Марийке, а она, когда старший сын женился, передарила его невестке. Тайка монисто берегла, надевала только по праздникам и как-то пообещала подарить его Насте, когда та выйдет замуж.
А Котька с тех пор при каждой случайной встрече обязательно спрашивал ее:
— Ну как, подрастаешь?
— Подрастаю.
— Смотри, скоро свататься приду.
Насте было весело от его приставаний, и она, хохоча, каждый раз убегала от него.
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В один из душных вечеров, когда слегка спала дневная жара, к Ложкину прискакал верховой на взмыленной лошади из соседней Березовки.
— Семен Иванович, наш председатель просил передать, что утром у вас будет комиссия из центра по раскулачиванию! — Выпалив все это, гонец тут же ускакал обратно.
«Кого же это собираются теперь раскулачивать? — недоумевал Ложкин. — Вроде бы всех злостных уже выселили. Остались Барковы да Макиенки. У Барковых, правда, полсела в должниках ходит, отрабатывая долги на его полях, так он полсела и от голодухи спас. И семян на посев дал колхозу, и налоги платит исправно. А уж Макиенков вообще не за что раскулачивать, — рассуждал председатель. — Ну, какие они кулаки? Все своим горбом добыто. Мы и так согнали их с хороших земель и загнали в балку». Время было позднее, и Ложкин, решив, что утро вечера мудренее, лег спать.
Рано утром Ложкин был уже в правлении. Отдав все распоряжения, он сидел за столом и поминутно поглядывал на часы, доставая их из кармана и щелкая крышкой с надписью: «Доблестному командиру красных партизан от командарма».
— Иваныч, ждешь кого или что? — спросил его Караганов, перечитывая газеты недельной давности.
— Да, Петро, жду. Комиссия едет к нам, по раскулачиванию.
— А кого же это мы будем выселять? — недоуменно спросил Караганов.
— Сам не знаю. У нас, кроме Макиенков и Барковых, никого не осталось Но они же вовремя сдают все излишки, исправно платят налоги. В колхоз не хотят вступать? Так они и так всегда помогают колхозу и семенами, и техникой, а придет время — так сами вступят в колхоз.
Ближе к обеду в село въехала бричка в сопровождении четырех конных красноармейцев. Подъехав к правлению, остановилась. Из нее вышли трое человек. Одного из них, затянутого в кожаную куртку и перепоясанного ремнем с кабурой на боку, знали все — это был представитель ОГПУ Воронов. Следом за ним широким мужским шагом шла женщина средних лет, с короткой стрижкой, также одетая в кожанку, юбку, хромовые сапожки. Ее Ложкин и Караганов тоже знали еще с прошлых приездов комиссии по раскулачиванию — это была председатель комиссии Каревская. Последним замыкал шествие молодой парень в пиджаке поверх рубахи-косоворотки, в кирзовых сапогах. Под мышкой он нес брезентовый портфель — это был, очевидно, ее секретарь. Вошли в правление, поздоровались. Увидев, что их уже ждут, Воронов спросил:
— Что, уже донесли, что едем к вам? Кто донес?
— Сорока на хвосте принесла. — Ложкину не хотелось подводить своего давнего товарища — председателя Березовского колхоза, приславшего накануне гонца.
— В селе уже тоже знают о нашем приезде?
— Нет, только члены правления.
— Ну, хоть так хорошо, — облегченно вздохнул Воронов. — В нашем деле главное — это внезапность. Ладно, хватит болтать, сразу и приступим к делу. Веди, председатель, к своим мироедам. Хватит, похозяйничали.
— К кому вести? — как можно спокойней спросил Ложкин.
— Как к кому? К кулакам своим, коих ты пригрел у себя под боком. Что, не понимаешь, о ком я говорю? Ну, смотри, Ложкин. За близорукость тоже можно поплатиться.
— А вы не пугайте меня, а говорите прямо — за кем приехали?
— Ну, если ты такой непонятливый, то прямо и скажу: сегодня будем выселять Барковых и Макиенков. Теперь понятно?
— Нет. — Ложкин упрямо мотнул головой. — Мне непонятно, за что их выселять. Они исправно сдают все налоги. Мало того, колхозу помогли весной с семенами. Я не считаю их злостными врагами. Обыкновенные единоличники, тем более воевавшие за советскую власть.
— Вот потому мы их раньше и не трогали, но теперь они обнаглели. Эксплуатируют трудовое крестьянство. Люди за крохи отрабатывают у них на полях.
— Не знаю. — Ложкин покрутил головой. — Я не слышал ни одной жалобы от сельчан, чтобы Барков кого обидел, он сполна выплачивает тем, кто работает у него.
— В колхозе люди должны работать! — Воронов повысил голос. — В колхозе, а не у кулака! На государство все должны работать, а не на единоличника! А ты куда смотрел?! — Он повернулся к Караганову. — Ты же представитель партии большевиков, а позволяешь эксплуатировать народ какими-то кулаками.
— Да не кулаки они вовсе, а просто единоличники. Не надо их выселять, они никому ничего плохого не сделали.
— Вы что здесь, все сговорились? — Воронов, положив руку на кабуру, угрожающе сказал: — Вы все ответите за это.
— Ладно, хватит дискуссий, — прервала их спор Каревская. — С вами мы потом разберемся. Готовьте подводы, будем выселять этих мироедов.
— Ну а Макиенков-то за что? — пытался возразить Ложкин. — Они-то никого не эксплуатируют.
— Как это никого?! — возмутилась Каревская. — А семья Ищенко у них разве не в подневольном труде?
— Да Макиенки их по моей просьбе приютили после того, как у тех сгорел дом. Это семья колхозников, а проживают у Макиенков за неимением своего жилья. Они все работают в колхозе. Ну, в чем-то, может быть, и помогают Макиенкам в хозяйстве, так они живут там и питаются с их подворья.
— Не знаю, не знаю. У меня есть документы, что Макиенки эксплуатируют эту семью как подневольных работников за то, что те живут у них.
— Это обыкновенный донос, а не документ. — Ложкин понял, чем оперирует Каревская.
— Не донос, а вовремя принятое сообщение об этом. Все! Хватит дискутировать! Пошли! — Она решительным шагом вышла из правления и, по-мужски закинув ногу, села в бричку. Подождала, пока остальные члены комиссии усядутся рядом, и скомандовала вознице: — Поехали!
Ложкин повернулся к Караганову, растерянно посмотрел на него:
— Ну что, Петро, иди с правлением, сопровождай представителей власти, а я распоряжусь насчет подвод и тоже подойду.
Когда бричка подъехала к дому Баркова, тот стоял у ворот, и по его виду было понятно, что он все уже знает. Не глядя на членов комиссии, он подошел к Караганову.
— Петр Михайлович, меня-то за что? Я ведь ничего не утаиваю, ты же знаешь.
Караганов посмотрел на него долгим извиняющимся взглядом и тихо сказал:
— Прости меня, Пантелей Кузьмич, но кому-то ты здорово помешал. Мы с председателем пытались вас отстоять, но у них уже есть решение губисполкома о вашем выселении.
— Открывай ворота! — нетерпеливо крикнул Воронов, спрыгивая с брички.
Пока Барков открывал ворота, остальные члены комиссии, сойдя с брички, тоже подошли к ним. Каревская решительным шагом вошла во двор, все за ней. Подошли члены правления. Барков с Карагановым вошли последними. Жена Баркова, дочка с зятем и их дети, стоящие на крыльце, испуганно смотрели на все это.
— Ну, открывай закрома, мироед! Хватит, похозяйничали! — Каревская твердым шагом ступила на крыльцо. Все расступились, и она, не останавливаясь, по-хозяйски вошла в дом.
Когда остальные члены комиссии, правление колхоза также вошли в горницу, она кивнула сопровождавшему ее парню с портфелем:
— Садись, пиши акт. — Повернулась к Баркову. — Будем описывать имущество, награбленное у трудового народа.
— Это я-то награбил?! — Барков опешил. — Петр Михайлович, скажи им, я же своими руками все это заработал. — Он протянул свои руки ладонями вверх. — Вот этими мозолями все нажил, а не награбил. Петро, почему ты молчишь? Ты же знаешь меня всю жизнь. Я же всегда был за советскую власть. А сколько я помогал партизанам, сколько подвод с провизией отправлял в тайгу…
— Советская власть все это учитывает, — перебила его Каревская. — Потому вас не будут судить, а просто выселят с конфискацией имущества.
— Да за что же меня выселять, как врага какого-то? — Барков растерянно посмотрел на Караганова, но тот, опустив голову, стоял молча.
— Все! Хватит разговоров! Приступайте к описи имущества.
Двум членам правления она поручила пойти по амбарам и поискать излишки хлеба, спрятанные Барковым, остальные стали осматривать все в доме. Барков стоял, бессильно опустив руки. Женщины заголосили, их плач подхватили дети. Каревская поморщилась, посмотрела на Воронова. Тот, поняв, что от него требуется, повернулся к воющим женщинам и детям:
— Всем замолчать! Вы мешаете работать комиссии! — закричал он и, видя, что его окрик никак не подействовал, вытащил из кабуры револьвер и выстрелил в потолок.
Все разом замолкли, и только пыль из осыпавшейся штукатурки посыпалась сверху. В дом забежали красноармейцы, сопровождавшие комиссию и ожидавшие их во дворе.
— Все нормально, — успокоил их Воронов, пряча револьвер в кобуру. — Идите во двор.
Тем временем Ложкин прошел на конюшню, распорядился, чтобы запрягали две подводы и подогнали одну к дому Баркова, а вторую к дому Макиенков. Не ожидая, когда возницы запрягут лошадей, он быстрым шагом пошел на край села, к дому Макиенков.
Пока председатель колхоза дошел до усадьбы Макиенков, людская молва уже принесла в их дом эту страшную весть. Войдя во двор, Ложкин увидел, что оба брата, Матвей и Никита, уже достали ружья и стояли, готовые к решительному сопротивлению. Дед Василь стоял рядом с сынами, держа в руках суковатую палку, с которой он обычно ходил. Женщины и дети попрятались в доме, с испугом выглядывая в окна. Увидев председателя, мужики вопросительно посмотрели на него, ожидая, что тот скажет им. Ложкин подошел, потоптался молча, потом кивнул на ружья.
— Не надо этого, только хуже будет.
Но глаза братьев засверкали решительностью. Руки еще крепче сжали оружие.
— Уйди, председатель, от греха подальше. Мы уж как-нибудь свое сами отстоим. — Никита взял ружье наперевес, готовясь к бою.
— Сколько их там? — спросил Матвей, кивнув в сторону усадьбы Баркова.
— Трое членов комиссии. Воронов с ними да еще четыре красноармейца, но не в этом дело. Поймите, мужики, если вы окажете вооруженное сопротивление, то к вечеру здесь будет целый отряд, — пытался уговорить Ложкин братьев Макиенков. — Вас же за сопротивление властям судить будут, а так просто вышлют куда-нибудь. Подумайте о своих женах и детях. Дед Василь, скажи сынам, что бесполезно сопротивляться.
— Я-то им скажу. — Дед Василь гневно стукнул палкой о землю. — А вот ты, Семен, почему ничего не сказал этим? Ты что, меня первый год знаешь? Или мои сыны не воевали за советскую власть, не партизанили вместе с тобой?
— Поймите, диду, дело не в вашей лояльности к властям, а кто-то позарился на ваше добро, вот и сочинил донос.
— Но мы же все нажили своими руками. Как же так? — Дед Василь оторопело смотрел на председателя.
— Дело не в том, как вы нажили свое добро. Просто у нас не должно быть ни богатых, ни зажиточных. Видит Бог, я не молчал, я пытался доказать им, что вы не кулаки. Бесполезно все это. Они приехали уже с постановлением о выселении вас и конфискации имущества. Знать бы только какой гад написал на вас донос! В общем, мужики, я прошу вас, не надо крови. — Он кивнул на ружья. — Этим делу не поможешь, только хуже сделаете. Лучше не теряйте времени, а соберите с собой самое ценное и необходимое. Я вас предупредил. Больше ничем я вам помочь не могу. — Ложкин огорченно махнул рукой и вышел со двора.
Никита с Матвеем повернулись к отцу.
— Батько, что делать-то будем? Как же так, за что нас?
— Ой, сынки, не знаю, не знаю, видно, доля наша такая, каторжная. Отнесите ружья в дом, не то постреляют всех нас с детьми вместе.
— А-а! — Никита в ярости швырнул ружье в угол двора. — На кой черт они нам теперь нужны!
Матвей, скрежеща зубами, взял ружье за ствол и, подойдя к большому чурбану, на котором рубили дрова, с силой ударил но нему прикладом. Ружье переломилось пополам. Взяв обе половинки, он со злостью забросил их в тот же угол, куда Никита зашвырнул свое ружье.
— Дожились! Не можем себя защитить! Батько, неужели все это бросить, нажитое? Почему ты молчишь? Кому мы что плохого сделали?
Дед Василь ничего не ответил, молча, опустив голову, пошел в дом. Сыновья последовали за ним. Войдя в горницу, Василь посмотрел на женщин, напряженно следивших за ним и ждущих, что он скажет, обвел взглядом по стенам, вздохнул.
— Ну что, надо собираться.
Женщины завыли в один голос, запричитали.
— Цыть! — Он пристукнул палкой по полу. — Я сказал собираться, а не выть! Берите самое ценное да теплые вещи обязательно. Харчей побольше. Неизвестно, куда повезут.
От его слов невестки завыли еще больше. Дед Василь без сил опустился на лавку. Уронил голову на руки, сложенные на палке, стоящей между ног, и горестно задумался. Прошло немного времени, и Матвей, выглянув в окно, тронул отца за плечо:
— Батько, едут, кажись.
Дед Василь поднял голову, встал, кивнул невесткам:
— Все, собирайтесь, а не то увезут в чем есть.
Галина с Таисией кинулись в комнаты собирать вещи в дорогу. Дед Василь кивнул сыновьям:
— Надо бы ворота открыть.
— Не надо. — Никита горько усмехнулся и показал в окно: — Вон Николка Дугин старается. Тут он первый. Ишь, как усердствует перед начальством.
В это время Дугин, распахнув ворота, запустил во двор бричку с комиссией и сопровождавших их конных красноармейцев, а также следовавших за ними членов правления колхоза и других любопытствующих. Матвей, наблюдая через окно за всем этим, сжал кулаки.
— Налетели вороньё. Чуят поживу.
Затопали сапоги на крыльце. Открылась дверь, и горница заполнилась людьми. Увидев женщин, собиравших вещи в дорогу, Воронов обернулся к Караганову:
— Что, и этих предупредили уже?
— Это я предупредил, — сказал Ложкин. — Пусть люди соберутся в дорогу.
— Ну, Ложкин. — Воронов покрутил головой. — Ты еще ответишь за это.
— Ответим. — Председатель колхоза посмотрел прямо в глаза Воронову. — Все мы ответим за это.
— Ты говори, да не заговаривайся! Кулаков жалеешь?!
— Это не кулаки, я тебе, Воронов, еще раз говорю! Я с ними партизанил в Гражданскую, а ты их в мироеды записал. — Ложкин все еще пытался убедить представителя ОГПУ.
— Как это не кулаки?! — возмутился Воронов. — Ты посмотри, какое у них хозяйство: кони, сеялка, косилка. Да это же помещики местные, а ты говоришь «не кулаки». Несознательный ты, Ложкин, если не можешь крестьянина от кулака отличить. Пригрел их тут у себя под боком. Они жируют, а народ голодает…
— Ладно, хватит разговаривать, — прервала их спор Каревская. — Приступим к описи имущества.
Пока все осматривали, описывали, Никита с Матвеем молча стояли, наблюдая, как чужие люди ходят по их дому, хозяйничают, заглядывая во все углы. Женщины с детьми меж тем суетливо собирали вещи, еду на дорогу, скидывая все на расстеленное одеяло и связывая в узлы. Потом вышли во двор и встали там, ожидая своей участи. Дети испуганно жались возле них. Неожиданно Настя сорвалась с места и побежала в дом.
— Постой! Ты куда? — пыталась остановить ее мать.
— Я сейчас, я забыла бабушкин подарок!
Вбежав в дом, Настя полезла в старым сундук, где лежали вещи, оставшиеся от бабушки Марийки. Она хотела достать старое бабушкино монисто, которое мать когда-то обещала подарить ей, но в это время кто-то гаркнул у нее над ухом:
— Что копаешься! А ну, брысь отсюда! Вещи конфискованы!
Она испуганно присела, закрыв голову руками, и, услышав над собою смех, выскочила из дома. Подбежав к матери, она встала рядом, все еще дрожа от испуга.
К ней подошел Котька Дугин и, как всегда, заигрывая, спросил:
— Ну что, невеста, уезжаешь? А я-то хотел жениться на тебе, когда подрастешь. — Увидев слезы в ее глазах, он стыдливо умолк, потом спросил: — Куда вас высылают-то?
Настя пожала плечами. Но тут Котьку позвал его отец, тащивший что-то тяжелое из амбара:
— А ну, хватит чесать языком, подмогни лучше!
Таисия, глянув на Дугина-старшего, зло проговорила:
— У-у, ирод! Рад поживиться на чужое. А ты заработал это?! Теперь все растащут, разворуют, а ведь все равно не в пользу — пропьют окаянные.
Когда во дворе Макиенков появились посторонние люди, Варвара Ищенко, выглянув в окно баньки, хотела бежать узнать, в чем дело, но Федос удержал ее:
— Погоди, не ходи туда. Не лезь не в свое дело. Если надо, позовут.
Федосу и самому хотелось узнать, что за люди пришли в дом Макиенков, но крестьянская сдержанность останавливала его, и он тоже стал наблюдать через маленькое оконце, что творится во дворе. Когда же он увидел Галину с Таисией, вышедших из дома с детьми и узлами, до него дошло, в чем тут дело. Федос кивнул жене: «Пошли», и, наказав детям сидеть и не выглядывать, быстро вышел из баньки и пошел во двор. Они подошли к Макиенкам, стоявшим посреди двора и со страхом поглядывавшим на людей, суматошно сновавших вокруг них. Тут и Варвара поняла, что здесь происходит. Она заплакала, запричитала:
— Господи! За что же это такое?! Куда же это теперь вас с малолетними детьми-то погонят?!
— Погоди скулить! — крикнул на нее Федос. — Может быть, только имущество опишут.
— Да нет, — вздохнула Галина. — Сказали собираться. Увозят нас, — проговорила она дрожащим голосом и, не выдержав, расплакалась. — Ну, кому мы что плохого сделали? За что нам такое наказание? За то, что мужики у нас работящие, за то, что не пропивают все и хозяйство содержат в порядке. Люди добрые… — она расплакалась еще сильней, обращаясь к селянам, стоявшим за изгородью и смотревшими на все происходящее. — Да разве мы кому помешали жить? Почему же никто не заступится за нас?!
— Перестань, Галя! — оборвала ее Таисия. — Никому мы не помешали, а просто зависть черная заела кого-то, кому-то червем нутро выгрызла, вот и науськали на нас этих. — Она кивнула в сторону дома. — А люди что, они боятся друг друга. И не заступится никто за нас. Не плачь, не убивайся.
В это время, закончив процедуру описи имущества, из дома вышли все члены комиссии, а с ними дед Василь, Никита и Матвей. За воротами уже стояла подвода, в которую стали грузить все семейство Макиенко. Женщины опять завыли, заголосили заунывным плачем. Каревская подошла к Ищенкам.
— Вы-то чего воете? Эксплуататоров своих жалеете? Хватит, пожили они за ваш счет, теперь вы хозяева, а то ишь сами в каких хоромах жили, а людей, погорельцев, в баню поселили.
Варвара кинулась к ней в ноги.
— Миленькая вы моя, не увозите их! Они же ничего плохого не сделали. Да как мы без них жить-то будем?! Куда нам теперь податься?
— Поднимитесь, женщина. — Каревская с презрением посмотрела на Варвару. — Теперь вы здесь хозяева. Занимайте весь дом и живите. Советская власть дарит вам все это.
— Не надо нам ничего. — Варвара еще больше залилась слезами. — Не увозите их, у них же дети малые, пожалейте!
— Вот глупая женщина. Своих детей пожалей, а эти пожили, пожировали. Хватит, похозяйничали. — Каревская в сопровождении своего секретаря с портфелем подошла к бричке, взобралась на нее, скомандовала: — Поехали!
Воронов заторопил с посадкой. Он видел глаза многих сельчан, осуждающе смотрящие на него. Он никак не мог понять, почему и председатель колхоза, и парторг, и многие колхозники не согласны с выселением этих кулаков.
Перед тем как сесть на подводу, дед Василь оглядел всех односельчан, столпившихся вокруг, низко поклонился всем.
— Простите нас люди, если что не так. Прощайте, не поминайте лихом.
Заплакали женщины, стали концами платков утирать слезы. Потупились мужики, опустили головы. И опять ничего не понял Воронов. Как же так, ведь он освобождает село от семейства кулаков, а они не рады. Когда наконец-то и дед Василь уселся на подводу, махнул Воронов рукой, и все тронулись в путь.
Когда подвода отъехала от дома, все притихли, стали креститься и молча вздыхать. При выезде из села к ним присоединилась подвода с семьей Барковых. Скрипя тележными колесами, этот печальный обоз стал удаляться от села.
Никита с Матвеем сидели молча, опустив головы, и скрипели зубами от бессилия. В один день было разрушено все, что создавалось годами. Сегодня их лишили не только всего имущества, но и крыши над головой. Что ждет их в будущем? Куда их увезут? Эта неизвестность пугала больше всего.
А дед Василь, свесив ноги с подводы и слушая этот тягучий скрип несмазанных колес, вспомнил, как вот так же тридцать лет назад его с тестем увозили из родного села на Украине. Так же плакали их жены, умоляя не увозить кормильцев, так же по бокам подводы скакали всадники. Только тогда это были жандармы с шашками наголо, а сейчас красноармейцы в суконных шлемах с красными звездами, за которые воевали его сыновья, мечтая о свободной, светлой жизни, чтобы быть хозяевами на этой земле.
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Когда затихли вдали плач женщин и скрип тележных колес, Ложкин задумчиво побрел домой. Злость и отчаяние овладели им. Ведь не кулаки же Макиенки, не мироеды.
«Господи! — обратился он мысленно к Богу и оглянулся, не слышит ли кто его мыслей. — Господи! Да куда же ты смотришь? Ведь не того раскулачивают. Это же наговор на них, из зависти к их добру, добытому потом и кровавыми мозолями».
Ложкин видел, что его мнение совсем не учитывали, хоть он и пытался как-то оправдать Макиенков. Донос, кем-то написанный в порыве зависти, оказался сильней его слов. Теперь еще и его, председателя колхоза, коммуниста, обвинят в защите «этих местных помещиков», как сказал представитель ОГПУ.
Придя домой, Ложкин с порога сел за стол и сказал, чтобы жена принесла самогонки. Пока она доставала бутыль, он, мрачный, как грозовая туча, сидел, не поднимая головы. Потом налил себе полный стакан, выпил залпом. Не закусывая, налил еще один, тоже выпил залпом и только после этого, занюхав хлебом, хрустнул огурцом. Зажевал слегка и снова, уставившись в одну точку, сидел молча и насупленно. Жена, видя его плохое настроение, осторожно спросила:
— Ну что, выселили этих кулаков?
— Что! И ты туда же?! — закричал Ложкин на жену, но тут же, спохватившись, махнул рукой. — А-а, все одно!
— Семен, что-нибудь не так? — спросила жена, с опаской поглядывая на мужа.
Он поднял голову, тяжелым взглядом долго смотрел на нее. Она видела, что он хочет ей что-то сказать, но не решается, и поэтому молча ждала.
— Все не так. Ты понимаешь, не то мы делаем. — Ложкин свернул самокрутку, прикурил и, глубоко затянувшись, продолжил: — Мы кого выселяли сегодня? Макиенков! Да работящей их никого у нас в селе и нет. Ты посмотри, как они своим горбом подняли эту землю, где ничего не росло. Мы ведь забрали у них хорошую землю, а дали овраги да камни, думая, что разорятся они и пойдут в колхоз. А что вышло? На бывшем их поле сейчас ничего не растет, а у них по всей балке урожай невиданный…
— Так люди говорят, колдовство это, — перебила его жена.
— Да какое, к черту, это колдовство?! Работать надо на земле! Ты посмотри, как они вкалывают все от мала до велика. Нет, не то мы делаем. Ой не то! Губим мы настоящего крестьянина, прогоняем его с земли. А кто остается? Дугины — эти пьяницы, лентяи и болтуны. Да у них в собственном дворе черт ногу сломит, а ты хочешь, чтобы они хорошо работали на колхозном поле. Да я больше чем уверен, что это Николка Дугин и написал донос на Макиенков. Уж больно радостный он вертелся там, когда их увозили.
К вечеру того же дня, как выселили Макиенков и Барковых, подул прохладный ветерок, и небо захмурилось, затянулось тучами. Быстро потемнело. Резкие порывы ветра прошумели в кронах деревьев, пронеслись над селом, как бы говоря: «Что же вы, люди, наделали? Опомнитесь!» Потом вдруг резко наступила тишина, и после этого громыхнуло где-то вдали, затем прямо над селом грянул удар грома и рассыпался раскатами в разные стороны. На сухую землю упали первые крупные капли долгожданного дождя. Затем небо прорвал, и полил такой ливень, что дороги сразу превратились в бурные потоки грязной воды.
Жители Семиозерок восприняли это по-разному: кто, перекрестившись, сказал: «Вот и дождались дождичка!», а кто с испугом глядел на небо, разверзнувшееся потоками такой долгожданной воды, что это казалось знамением, даже карой за содеянную несправедливость.
Несмотря на то, что все имущество Макиенков было описано и занесено в акт, все хозяйство еще до начала дождя было растащено по дворам. Ранее такая ухоженная усадьба, теперь представляла собой разоренное гнездо, где уже никогда не поселится ни одна живая душа. А налетевший ветер хлопал раскрытыми дверьми и окнами, гуляя по пустому, разграбленному дому и заглядывая во все углы, откуда было вынесено все, что наживалось годами и трудами праведными. Скрипели на входе незапертые ворота и калитка, амбары зияли через раскрытые двери пустотой и разорением. Зерно на подводах вывезли в колхозные склады, а остальное имущество растащили свои же односельчане. Не все, конечно, отнеслись одинаково к разорению «кулацкого гнезда». До этого никто ничего плохого не мог сказать ни о Барковых, ни о Макиенках. Все решила зависть тех, кто сам не хотел работать, кто в праздности и пьянстве не смог поднять своего хозяйства, а теперь думал поживиться и поправить дела за счет тех, кто год от года каждый день работал до седьмого пота, до кровавых мозолей.
Пройдет совсем немного времени — и незаработанное добро, политое чужим потом, все равно не пойдет им на пользу. Все это пропьется, пойдет прахом, и вскоре о последних «кулаках» забудут, только разоренная усадьба, пугая темными впадинами пустых окон, будет напоминать о подлости навета. Запруду в ту же ночь поднявшаяся вода прорвет и больше не будет рукотворного восьмого озера, и останется опять маленький ручеек, протекающий по дну оврага, как и много лет назад. Вскоре паводки разрушат остатки плотины и не останется и следа от творения рук человеческих.
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Поздно вечером подводы с раскулаченными прибыли к паромной переправе. Конвоиры разрешили разжечь небольшие костры и сготовить ужин. Собрались все вместе — Барковы и Макиенки. Накормив детей и уложив их спать на подстеленные кожухи, взрослые еще долго сидели, обсуждая страшные перемены и гадая, что их ждет дальше. Спать не хотелось, но конвоиры приказали тушить костры и ложиться.
Наутро, переправившись на другой берег, двинулись дальше. В Благовещенске, на вокзале все раскулаченные в окружении конвоиров сгрудились семьями в ожидании посадки на поезд. Барковы расположились рядом с Макиенками. Никто уже не возмущался произволом, учиненным над ними. Старики тихо переговаривались, рассуждая, куда их теперь повезут. Никита с Матвеем стояли в окружении своих семейств, молча сжимая кулаки.
Подходили подводы, подвозя семьи таких же несчастных, оторванных от земли людей. Согнанные с нажитых мест, лишенные крова над головой и добра, нажитого поколениями, эти люди испуганно озирались по сторонам, не зная, что их ждет в ближайшем будущем. Конвоиры, молодые красноармейцы, щелкая семечками и сплевывая шелуху прямо на перрон, о чем-то весело переговаривались, поглядывая на раскулаченных.
Когда один конвойный, прохаживаясь по перрону, проходил мимо Макиенков, Галина со слезами на глазах обратилась к нему:
— Миленький, да что же это теперь с нами будет? Куда нас теперь?
— Куда, куда, — осклабился конвоир. — Вот вывезем за город да и расстреляем всех. — Непонятно было, то ли шутя, то ли серьезно сказал он это, но, увидев испуганные лица людей, повернувшихся к нему, расхохотался: — Что, испугались, кулачье? Попили нашей кровушки, пора рассчитываться за все!
— Ой, лышенько, что же теперь будет-то?! Да кому мы что плохого сделали?!
— Замолчи, Галя! — остановила ее причитания Таисия. — Не унижайся перед ними.
Ее слова задели конвоира. Он, разом изменившись в лице, подскочил к Таисии и закричал:
— Что, унижаться не будешь?! Гордые очень?! Ничего, выбьем эту гордыню из вас. В дерьме своем кататься будете, на коленях молить будете! Сволочи, контры недобитые! — Он замахнулся прикладом на Таисию.
Никита, не выдержав такого, подскочил к конвоиру и молча, со всего маху, ударил его кулаком в челюсть. Тот, охнув, опустился на землю. Подбежали другие конвоиры, схватили Никиту, окружили, хотели избить, но не успели. На шум подошел начальник конвоя.
— Что здесь происходит? Что за безобразия?!
— Да вот, товарищ начальник конвоя, арестованный ударил конвоира.
Тот повернулся к Никите, который с выкрученными за спину руками стоял, весь напрягшись, но не сопротивлялся, а молча ждал своей участи.
— Кто такой? Фамилия?
— Макиенко это, — ответил за него другой конвоир. — Братья Макиенки с семьями. Кулачье проклятое.
— Братья, говоришь? Где их сопроводиловки?
Ему подали бумаги. Посмотрев их, он зловеще усмехнулся.
— Этого смутьяна с семьей отправить на пристань, там как раз пароход грузится, а этих, — он показал на Матвея с семьей, — в вагоны. Поедут в разные стороны, чтобы больше не буянили. Отпустите его. — Он кивнул конвоирам, все еще держащим Никиту.
— Как же так, гражданин начальник? — Никита даже растерялся. — Мы же братья родные, нам вместе надо ехать. Не поедем мы в разные стороны, — решительно заявил он, упрямо мотнув головой.
— Что! Ты мне перечить?! Да я тебя!.. — Он выругался, сплюнул на землю. — Ну, погоди, кулачье проклятое, я сейчас тебя в такую дыру зашлю, что живыми вам оттуда не выбраться.
Услышав это, Таисия кинулась к нему в ноги.
— Детей хоть пожалейте!
— Детей? Каких детей? — Начальник конвоя удивленно посмотрел на Таисию, потом перевел взгляд на Настю с Полиной, испуганно стоявших рядом. Похотливо оглядел стройную Настину фигурку и с ухмылкой произнес: — Ничего, нам такие девочки нужны, пригодятся в дороге.
Таисия, вскочив, испуганно прижала к себе дочерей, пытаясь закрыть их собой от бесцеремонного взгляда начальника конвоя. Но тот, подозвав одного из конвоиров, дал ему сопроводительные документы на Никиту с семьей, что-то дописав в них, приказал немедленно посадить на подводы и отправить на причал.
Таисия кинулась прощаться с отцом и матерью. Никита повернулся к брату с отцом, растерянно посмотрел на них:
— Батько, что же делать?
Дед Василь тяжело вздохнул.
— Надо подчиниться. Это власть.
— Ну что ж, прощай, брат. — Никита крепко обнялся с Матвеем, потом повернулся к отцу. — Батько, вам надо ехать с Матюшей. Я слышал, что их повезут куда-то недалеко, на Зейские прииски. Так что давайте, батько, прощаться, вон уже по вагонам загоняют. — Никита крепко обнял отца, чувствуя, что видит его в последний раз, поклонился семейству Матвея, потом повернулся к Барковым: — Прощайте, Пантелей Кузьмич и вы, Евдокия Харитоновна. За Тайку и внучат не беспокойтесь, я их в обиду не дам.
Таисия, плача, с трудом оторвалась от матери. Конвоиры уже окриками загоняли всех в вагоны. Началась посадка. Вагоны подали товарные, но сейчас приспособленные для людей.
Никиту с семьей конвоиры оттеснили от родственников и, посадив на подводы, тут же отправили на пристань. Таисия беспомощно оглядывалась назад, пока подвода, на которой их увозили, не отъехала от вокзала. Она видела, как Никита, еле сдерживая себя, вцепился руками в край телеги, так что от напряжения побелели костяшки пальцев.
— Никитушка, что же теперь делать-то будем? — тихо спросила она, чтобы не услышали конвойные. — Дочек надо спасать.
— Полю-то они не тронут, мала еще, а вот за Настю страшно что-то.
Решение пришло неожиданно сразу обоим, как только они прибыли на пристань, где уже вовсю шла посадка на баржу таких же несчастных семей, сосланных в неизвестность. Люди обреченно поднимались по трапу, располагались с нехитрыми пожитками, которые им разрешили взять с собой, прямо на верхней палубе. Стояла сутолока и неразбериха, как при обычной посадке пассажиров.
Сойдя с подводы и оказавшись среди этой суматохи, Никита наклонился к Насте и тихо, но внушительно произнес:
— Слушай, дочка, меня внимательно. Ты уже большая и должна понимать, что мы едем незнамо куда и выживем ли мы там — неизвестно. Мы с матерью решили, что тебе лучше ехать не с нами, а с дядей Матюшей и дедушкой. А потом, как все утрясется, мы заберем тебя, — успокаивал ее Никита, видя растерянные глаза дочери. — Беги, доченька, назад на вокзал. Найди дядю Матюшу и скажи, что я послал тебя, объясни ему все.
Таисия, со слезами на глазах, быстро выбрала из пожиток какие-то Настины вещи, связала все это в узелок и подала дочери.
— Беги, Настенька, поживи пока с ними. Нельзя тебе с нами ехать. — Она обняла Настю, расцеловала ее заплаканное лицо и оттолкнула от себя. — Прощай, доченька, беги быстрей.
Страшно ей было отпускать дочку от себя, но еще страшней был взгляд начальника конвоя, когда он бесцеремонно разглядывал Настю, не скрывая своих намерений.
Когда Настя отбежала от своих, охранники в этой сумятице не обратили на нее внимания. Они в это время отошли от ссыльных и, о чем-то весело переговариваясь, стояли в стороне, не глядя на них. Настя в последний раз оглянулась на родителей и сестру, украдкой махнула им рукой и быстро пошла от пристани. Отойдя подальше, она побежала. Дорогу она запомнила, пока их везли на подводе.
Запыхавшись и еле дыша, Настя добежала до вокзала, но на перроне уже никого не было. Она, не таясь, подбежала к составу, где должен был находиться дядя Матвей с дедушкой Василем и дед с бабушкой Барковы. Но все вагоны уже были плотно закрыты. Настя побежала вдоль состава, задрав голову, чтобы хоть кого-то увидеть в маленьких окошках вагонов.
Пробежав вдоль всего состава, она так и не увидела ни одного знакомого лица, хотя из всех вагонных окон выглядывали люди. Настя в растерянности остановилась, не зная, что же делать дальше. Потом вновь побежала вдоль вагонов, но в это время состав дернулся, загремели вагоны, и поезд тихо тронулся с места. В отчаянии Настя заметалась по перрону. Она опять напряженно вглядывалась в окна уходящих вагонов, все еще надеясь увидеть хоть одно знакомое лицо. Но поезд, набирая скорость, отходил все дальше от вокзала, вскоре последний вагон мелькнул перед ней, и наступила внезапная тишина…
— Эй, а эта чья осталась?! — услышала Настя окрик за спиной.
Не оглядываясь, она рванулась в сторону, кинулась со всех ног с вокзала, подальше от глаз охранников, привезших их сюда. Понимая, что она может и туда не успеть, Настя снова бегом, что было сил, помчалась на пристань. Задыхаясь, она добежала до Амура, но берег был пустынный, и только свежий ветер разносил по песку мусор, оставшийся после переселенцев. Без сил она опустилась на песок и расплакалась.
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Долго сидела Настя на берегу в каком-то оцепенении, растерянная и испуганная от всего случившегося. Еще только вчера у нее был дом, где она родилась и выросла, мать, отец, сестра, и вдруг она осталась одна в незнакомом городе, где нет ни родственников, ни даже просто знакомых. Да и в городе-то она была всего несколько раз, когда отец брал ее с собой сдавать пушнину. Он получал тогда много денег, и они ходили по лавкам, по магазинам, покупали всем подарки, и было все весело, интересно. Настя с любопытством разглядывала большие красивые дома, людей, одетых не так, как у них, в деревне. Тогда ей город очень понравился. Сейчас же, оставшись совершенно одна в этом же городе, она испуганно сидела на берегу, не зная, что ей делать дальше, куда идти.
Уже стало смеркаться, и с Амура потянуло свежим ветерком. Настя поежилась от внезапно наступившей прохлады, поднялась с песка, отряхнулась, взяла свой узелок и, взойдя по трапу, ведущему от берега к улице, проходившей вдоль побережья, тихо пошла по ней. Хотелось есть, и, порывшись в узелке, она нашла там полкаравая хлеба. Отломив кусочек, стала жевать. Вкус домашнего хлеба напомнил ей о доме, которого больше нет у нее, об отце с матерью. Они-то думают, что она уехала с дядей Матюшей, значит, и искать ее сейчас никто не будет. От этого ей сделалось еще горше и обидней, слезы потекли из глаз, хоть она и крепилась, чтобы не расплакаться.
Так она шла по улицам, ела хлеб, отламывая его по маленькому кусочку и глотая вместе со слезами. Быстро темнело. Кое-где зажглись фонари, но все равно улицы были темные и страшные. Ноги сами привели ее на вокзал. Другой дороги в этом городе она и не знала. Освещенное здание вокзала как-то немного успокоило ее. В привокзальном сквере Настя нашла скамейку и присела на нее. Развернув узелок с вещами, нашла там вязанную кофту и надела ее на себя. Стало тепло и уютно. Привалившись спиной к скамейке, она, утомленная всем пережитым за день, крепко заснула.
Снилась ей мать, гремевшая ухватом в печи, от которой шел жар и вкусно пахло. Сестренка Поля все дергала ее за рукав и тянула играть, а она не хотела. «Отстань!» — закричала Настя и проснулась от собственного окрика. Предрассветная прохлада сковала ее тело. Но только она заворочалась, как послышалось какое-то рычание. Какая-то собака, очевидно, бездомная, как и она сама, вся лохматая так, что шерсть висела на ней клочьями, доедала хлеб, вытащенный из ее узелка. Настя замахнулась на нее, но собака только зарычала, не выпуская остатков каравая. Пока Настя искала какую-нибудь палку или ветку, чтобы прогнать собаку, та уже проглотила остатки хлеба и отбежала в сторону.
Собрав растерзанный узелок с вещами, Настя поднялась со скамейки и пошла мимо вокзала. Хотелось есть и пить, но хлеба уже не было, а кран с водой она вскоре нашла. Рядом с вокзалом стояла высокая водонапорная башня, и Настя увидала, как к ней подошла женщина с ведрами и набрала воды из крана. Настя подождала, пока женщина уйдет, подошла к башне и открыла кран, из которого тут же потекла холодная, как лед, вода.
Напившись, Настя еще сильней почувствовала голод. На вокзал идти она побоялась, там, кроме станционного служащего, еще никого не было. Светало, и она пошла обратно в город. Долго бродила, переходя с одной улицы на другую. Улицы с большими деревянными или каменными домами она разглядывала с интересом и любопытством, а вот улочки с одноэтажными домиками, рядом с которыми были небольшие сарайчики и огородики, напоминали ей ее деревню Семиозерки. Вот только в какой стороне ее село, откуда их позавчера вывезли под конвоем, она не знала. Да и к кому она там пойдет: вся родня, Макиенки да Барковы, были выселены и вывезены неизвестно куда. Вспомнив все это, она опять почувствовала себя такой одинокой, что чуть не расплакалась.
Неожиданно на одном из домов Настя увидела знакомую вывеску «Заготпушнина». Она вспомнила, как приезжала с отцом сюда сдавать шкурки, и веселый дядька дал тогда отцу много денег, сказав на прощание, чтобы тот заходил еще. И тогда Настя подумала, что, может быть, этот веселый дядька вспомнит ее. Она сама не знала зачем, просто сильно хотелось есть, а еще больше хотелось увидеть хоть одно знакомое лицо в этом городе.
Поднявшись на высокое крыльцо, она дернула дверь, но та оказалась запертой. «Наверное, рано еще», — подумала Настя и решила подождать. Побродив около часа недалеко от «Заготпушнины», Настя дождалась, когда улицы наполнились пешеходами и наконец-то открылась заветная дверь. Поднявшись по ступеням, она вошла внутрь и огляделась.
— Девочка, тебе чего? Ты кого-то ждешь? — раздался за спиной голос.
Настя оглянулась. Знакомый дядька стоял и с любопытством весело смотрел на нее. Она растерялась и стояла молча, не зная что и сказать ему.
— Ты с кем пришла? — спросил он ее.
— Я одна, — чуть слышно произнесла Настя и, решившись, выпалила: — Дяденька, помните, в прошлом годе мы с батькой приезжали к вам шкурки сдавать? Из Семиозерок мы, — добавила она, видя, что он недоуменно смотрит на нее, не понимая, что она хочет.
— Ну и что с того, что приезжали? — Он пожал плечами. — К нам отовсюду едут.
Настя потупилась, не зная что и сказать дальше.
— Так ты одна или с отцом? — поинтересовался дядька.
— Одна. — Настя тяжело вздохнула.
— Как одна? Из Семиозерок? — удивленно переспросил он.
Настя опять замолчала, боясь рассказать правду. На глаза ее навернулись слезы и крупными каплями стали падать на пол.
— Погоди, не плачь. Ты что, одна в городе? А где отец?
— Батько с мамой и Полиной уехали вчера на пароходе, а дядя Матюша на поезде.
— А ты как же осталась? Потерялась, что ли? — все допытывался дядька, не понимая пока ничего из слов Насти.
— Не-е, я не потерялась. Мне батько сказал, чтобы я уезжала с дядей Матюшей и дедушкой. Я прибежала на вокзал, а их уже увезли. Я вернулась на пристань, а пароход тоже ушел, вот я и осталась одна.
— А куда это уехали твои родители?
— Не знаю. Дядька на вокзале сказал, что живыми они оттуда не вернутся, вот батько и отправил меня с дядей Матюшей, а я опоздала. — Настя еще сильней захлюпала носом.
— Да погоди ты, не реви. Уж не из раскулаченных ли ты?
Настя сквозь слезы молча кивнула.
— Так, вот теперь понятно становится. И давно ты в городе?
— Со вчерашнего дня.
— Вот оно что! Голодная, наверное?
Настя опять молча кивнула.
— Ну, хорошо, не плачь, что-нибудь да придумаем, — успокоил он ее. Полез в сумку, достал сверток, из которого вынул бутерброд и дал его Насте. Провел ее в другое помещение, где был склад пушнины, и указал на топчан, стоявший у стены. — Садись, поешь и отдыхай. Сейчас клиенты пойдут, я буду занят. Сиди здесь, а я что-нибудь придумаю.
Оставшись одна, Настя, усевшись на топчан, быстро съела бутерброд, пожалев, что он такой маленький. Долго сидела, вслушиваясь в голоса за дверью. Иногда входил ее знакомый дядька, развешивал полученную пушнину и снова уходил. Утомленная долгим ожиданием, Настя прилегла на топчан и заснула. Разбудил ее все тот же дядька.
— Девочка, вставай. Сейчас, пока обеденный перерыв, пойдем ко мне домой.
Настя, взяв свой узелок, покорно пошла за ним.
— Тебя как звать-то? — спросил он.
— Настя Макиенко.
— А меня зови дядя Федя. Сейчас идем ко мне домой, пообедаем и подумаем, что с тобой делать. Документов у тебя, конечно, никаких нет?
— Не-а. — Настя покачала головой.
— Ну, ладно, там видно будет.
Вскоре они подошли к большому трехэтажному дому, поднялись на второй этаж. Открыв ключом дверь, дядя Федя пропустил ее вперед и крикнул:
— Машенька, принимай гостей! Я не один!
Из комнаты вышла красивая русоволосая женщина с ровным пробором на голове и косами, уложенными на затылке. Одета она была в домашний халат. Улыбалась, и от ее улыбки Насте сделалось как-то спокойней.
— Это кого ты к нам привел? — удивленно спросила женщина, глядя на Настю.
— Потом расскажу, — ответил дядя Федя, снимая пиджак. — Мы будем вместе обедать. Зовут ее Настя. А это тетя Маша, — обратился он к Насте.
За обедом Настя старалась есть не спеша, чтобы не показывать, как она голодна. Аккуратно, по-крестьянски, подставляя под ложку кусочек хлеба, чтобы не капнуть на чистую красивую клеенку, которой был застелен кухонный стол. Тетя Маша, видя, что Настя все доела, подлила ей еще немного борща. Потом подала второе с большой котлетой, компот, и Настя наелась так, что еле встала из-за стола.
— Спасибо, — тихо поблагодарила она, опустив глаза.
— На здоровьичко, — весело ответила ей тетя Маша.
— Садись, Настя. — Дядя Федя кивнул ей на стул. — Понимаешь, Машенька, эта девочка из раскулаченных семиозерских. Отец ее каждый год мне пушнину сдавал. Я помню его. В общем, получилось так, что всю родню выслали неизвестно куда, а девочка осталась одна. Скитается уже вторые сутки.
— Так надо в приют ее определить.
— Машенька, а может быть, не стоит никуда ее определять? Пусть у нас останется. С Ванюшей нашим нянчиться будет, тебе же помощь. Как ты на это смотришь?
— Ой, Федя, я не знаю. А сможет она? У тебя младшие сестренки или братики есть? — спросила она у Насти.
— Да, Полина, но она с батькой и мамой уехала на пароходе. Я нянчилась с ней, когда она была маленькая.
— Ну, тогда ладно. Пусть, Федя, она остается у нас. И не надо нам няньку для Ванюшки нанимать.
— Останешься у нас или пойдешь в приют? — спросил Настю дядя Федя.
— Я не знаю. — Настя растерялась от того, как быстро решалась ее судьба.
— Ну, тогда оставайся. Слушайся тетю Машу, а я пошел на службу.
После уходя дяди Феди Настя молча сидела на кухне, не зная что ей делать дальше. Тетя Маша, видно, тоже не знала, о чем разговаривать. Когда же она, собрав тарелки со стола, решила помыть посуду, Настя сама разрешила эту неловкую, неуютную обстановку.
— Тетя Маша, а можно я вымою посуду? — робко спросила она.
— А не побьешь тарелки? Дома-то мыла посуду?
— Да. — Настя опустила глаза.
— Ну, давай помогай мне. Посмотрим, что ты умеешь. — Набрав в большую чашку горячей воды из кастрюли, стоящей на плите, тетя Маша подала Насте тряпку для мытья посуды и повелительно кивнула. — Начинай, а я посмотрю.
Благодарная этим незнакомым людям, приютившим ее, Настя, не обращая внимания на повелительный тон хозяйки дома, старательно терла тарелки, как когда-то ее учила мать, тщательно промывая каждую. Потом так же аккуратно вытерла их со всех сторон посудным полотенцем, посматривая на свету, чтобы не осталось ни пятнышка. Затем Настя перемыла все вилки и ложки, так же старательно протерла их. Тетя Маша молча смотрела на это и, когда Настя закончила, она убрала все в посудный шкаф. Сполоснув тряпку и хорошо отжав ее, Настя протерла клеенку на обеденном столе, снова сполоснула тряпку и, отжав ее, посмотрела на тетю Машу. Та кивнула ей, показав, куда повесить тряпку, и только после этого улыбнулась.
— Молодец, Настя. Сразу видно, что мама всему научила тебя. Вытирай руки и иди отдыхай.
Она отвела ее в комнату, усадила на диван и стала расспрашивать про отца, про мать. Расспрашивала не настойчиво, а как бы между прочим, и Настя, успокоенная ее тихим, ровным голосом, доверчиво рассказывала тете Маше о себе, о родителях, о Полинке, рассказывала о своих Семиозерках, о том, какой дом был у них, как они дружно жили всей родней в одном доме. Рассказывая обо всем, Настя осмотрелась. Ее поразило, что в доме много книг. Они стояли на этажерке в углу комнаты, на полках, на столе лежала раскрытая книга. Перехватив ее взгляд, тетя Маша спросила:
— Книжки читать любишь?
Настя молча кивнула.
— В школе-то училась? В каком классе?
— Шестой окончила, в седьмой перешла. — У Насти вдруг защемило в груди, ведь у нее нет ни сумки, ни учебников, ни тетрадок, ни даже ручки и карандаша.
— Хорошо училась?
— Да. — Настя пожала плечами, не понимая, какое это имеет значение сейчас, когда у нее ничего нет и будет ли она дальше учиться. Эта неизвестность пугала ее, настораживала, вселяя в ее детскую душу отчаяние и безысходность. Но тетя Маша неожиданно успокоила ее:
— Это хорошо, что ты неплохо училась. С первого сентября пойдешь в седьмой класс. У нас школа рядом с домом. Я отведу тебя туда. А портфель, учебники — это все купим, время еще есть. Только учись хорошо.
От этих слов у Насти отлегло от сердца. Она с благодарностью посмотрела на тетю Машу.
— Я буду стараться, обещаю.
Неожиданно из другой комнаты послышался детский плач.
— Ну, вот и наш Ванюшка проснулся. — Тетя Маша резво поднялась с дивана, — Пойдем, посмотришь.
Они прошли в небольшую комнату, где в детской кроватке стоял годовалый карапуз, держась ручонками за ограждение, и негромко хныкал. Увидев Настю, он замолчал и, широко раскрыв глаза, удивленно посмотрел на нее: «Это еще что за чудо такое?»
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В это зимнее утро Настя проснулась раньше всех. За окном было темно, и в квартире стояла тишина. Все еще спали. В углу тихо посапывали в своих кроватках семилетний Ванюшка и трехлетний Саша. Настя лежала тихо, стараясь не шевелиться и не разбудить малышей. Она долго лежала с открытыми глазами, вслушиваясь в предутреннюю тишину.
Настя часто вот так просыпалась по ночам и подолгу не спала, вспоминая свою не совсем удачную жизнь. Нет, Федор Иванович и тетя Маша ее никогда не обижали и относились к ней как к родной дочери. Все эти шесть лет, что Настя прожила у них, они старались сделать так, чтобы она чувствовала себя как дома. Федор Иванович к этому времени уже занимал пост в Амурском облисполкоме, заведовал отделом «Заготпушнины». Тетя Маша через три года, как Ванюшка подрос, родила еще одного мальчика, которого назвали Александром, Сашенькой. Настя мальчишек любила не просто как нянька, а как родных братьев, потому что дядя Федя и тетя Маша относились к ней как к члену семьи. Тетя Маша долго присматривалась к Насте, держала на расстоянии, но постепенно привыкла к ней и полюбила. Интересовалась ее учебой, ходила в школу на родительские собрания.
Настя видела, как к ней относились в этой семье, и была благодарна этим людям, приютившим ее, поэтому слушалась во всем своих новых родителей. Иногда тетя Маша забывалась и называла Настю «доченькой». Но, несмотря на все их старания, она все равно часто просыпалась по ночам: ее душу грызла тоска по отцу с матерью, по Полинке. Где они? Что с ними? Настя так ничего о них и не знала. Федор Иванович, попытался навести справки о ее родителях, но на его запросы о раскулаченных Макиенках заинтересовались им самим. Уж не родственниками ли они ему приходятся? С тех пор он оставил все попытки найти Настиных родителей, но документы ей Федор Иванович все-таки выправил как сироте.
Все эти годы Настя, проживая у дяди Феди и тети Маши, нянчила их детей, помогала по дому с уборкой, с готовкой, в то же время неплохо учась в школе. Окончив школу, пошла работать на швейную фабрику, мечтая поступить на рабфак. Но ее мечтам не суждено было сбыться.
Однажды ночью она проснулась от громкого требовательного стука в дверь. Не выходя из своей комнаты, она слышала, как дядя Федя открыл дверь и в квартиру вошло много людей. О чем они говорили, она не разобрала, но услышала причитания тети Маши и, не выдержав, вышла из своей комнаты.
По квартире ходили какие-то люди, зачем-то рылись в вещах. Дядя Федя стоял какой-то растерянный, полуодетый и пытался объясниться с одним из вошедших в дом людей, очевидно, со старшим, но тот его не слушал, а отмахивался, как от назойливой мухи. Тетя Маша, прикрыв рот рукой, чтобы не кричать, застыла, как изваяние.
— А это кто такая? — спросил один из людей, увидав вышедшую к ним Настю.
— Сирота это. Живет у нас, — ответил Федор Иванович и торопливо добавил: — Чужая она, пришлая. Отпустите ее-то.
— Документы есть? — Он взял протянутый паспорт, полистал его и спросил у Насти. — Чем занимаешься?
— На фабрике работаю.
— Пролетарка, значит. Ну, свободна. Катись отседова…
Настя растерянно посмотрела на дядю Федю, потом перевела взгляд на тетю Машу, но они стояли молча.
— На фабрику иди, Настя, на фабрику. Там тебе помогут. — Федор Иванович как-то неловко махнул рукой, отправляя Настю.
Она все поняла.
— Дядя Федя, тетя Маша, вас-то за что? — тихо спросила она.
Федор Иванович пожал плечами, а человек, смотревший Настин паспорт, указал ей на дверь.
— Иди, девка, поскорей отсюда, а то и тебя прихватим.
— Дяденька, а как же Ваня с Сашенькой? Их тоже арестуете? — Настя вопросительно посмотрела на него.
— Как детей врагов народа их положено сдать в приют. Эй! Горпенко! — крикнул он солдата, стоявшего с винтовкой у двери. — Позвони-ка в приют. Пусть заберут этих молокососов, а то сейчас такой рев поднимут. — Он даже поморщился, представив, как будут плакать детишки. — Ну, а ты чего стоишь? — Он опять повернулся к Насте. — Я же тебе сказал, катись отседова, а то и тебя заберем.
Собрав свои нехитрые пожитки и связав их в узелок, Настя, опустив голову, вышла из дома. Но уходить она не спешила, отойдя в сторону, остановилась и наблюдала. Через какое-то время к дому быстрым шагом подошла женщина и, поднявшись на крыльцо, вошла в дом. Вскоре она вышла, ведя за руки плачущих Ваню и Сашеньку. Следом за ней на крыльцо, провожая ее, вышел один из военных, делавших обыск в квартире.
— Ну, все, иди. Сдашь детей куда надо.
— Надо было предупредить, что дети-то разного возраста, — недовольным тоном ворчала женщина. — Старшего надо в приют для школьников сдать, а малого в дом ребенка. Что же мне, теперь самой развозить их?
— Да веди ты их куда хочешь! Куда надо, туда и отведешь. — Военный повернулся и, распахнув дверь, вошел в дом.
Женщина со злостью посмотрев на ребятишек, дернула их за руки.
— У-у, волчата, пошли, что ли.
Настя подбежала к ней.
— Куда вы их ведете? — спросила она.
— А тебе-то что? Ты кто такая?
Я нянькой у них была.
Увидев Настю, ребятишки перестали плакать и с надеждой в глазах смотрели на нее.
— Все, отнянчилась, — грубовато ответила ей женщина. — Теперь государство будет воспитывать этих враженят.
— А мне навещать их можно будет?
— Приходи, не жалко. Ладно, пошли. — Она потянула за руку ребятишек, и те тут же заревели в голос. — А ну, цыть! Умолкли! — Женщина прикрикнула на детей и, сильно дернув их за руки, быстро пошла.
Спотыкаясь, ребятишки семенили за ней, оглядываясь на Настю и ничего не понимая. Как же так? Почему какая-то чужая тетка увела их из дома на глазах родителей, и те ничего не сказали ей, почему Настя тоже не забрала их от этой грубой женщины? А Настя стояла и молча смотрела им вслед, понимая, что она ничем не может помочь этим двум мальчишкам, ставшим для нее как родные братья. Она сама не знала, где ей придется сегодня ночевать и где вообще она теперь будет жить.
Смена у Насти начиналась с восьми утра, и она, погуляв немного, дождалась начала рабочего дня, пошла на фабрику. Пройдя в проходную, она попросила разрешения у вахтера оставить свои вещи у него в дежурке.
— Я после смены заберу, — заверила она вахтера.
— А чего это ты с вещами-то? Из дома выгнали, что ли?
— Не. — Настя замотала головой. — Дядю Федю и тетю Машу сегодня ночью арестовали, а ребятишек в приют забрали.
— Вон оно что! Куда же ты теперь пойдешь?
— Не знаю. — Настя пожала плечами. Она и правда не знала, куда ей идти после смены, где ночевать и где жить вообще.
— Ну, не отчаивайся, дочка, что-то да образуется.
Настя кивнула головой.
— Так я пойду?
— Иди-иди, а вещички пусть здесь полежат.
Пройдя в цех, Настя поздоровалась с девушками, села на свое место к швейной машинке. Всю смену она молча строчила, прошивая вырезанные по лекалу куски ткани. Работала, не задумываясь о том, что делает, но все швы у нее все равно ложились ровными строчками, аккуратно и красиво. Настя привыкла любую работу выполнять всегда добросовестно и с удовольствием.
После обеда к ней подошла мастер цеха Надежда Сергеевна, женщина уже в возрасте, строгая по работе, но ко всем работницам относилась, как к своим дочерям.
— Что у тебя случилось? Ну-ка, рассказывай, — сразу задала она вопрос в лоб.
Настя испуганно посмотрела на нее. Откуда Надежда Сергеевна знает, что у нее что-то случилось?
— Да не смотри на меня так. Ты же не виновата, что жила в доме у врагов народа. Наверное, и по дому была как служанка или нянька? Так что ли? — Мастер пытливо посмотрела в глаза Насте.
— Да, я раньше нянчилась с их детьми, но они не враги. Дядя Федя и тетя Маша очень добрые… — Настя хотела рассказать Надежде Сергеевне, как когда-то ее, бездомную маленькую девочку, приютили у себя эти добрые люди и как по-матерински относилась к ней тетя Маша, но, вспомнив о том, что никто не знает и не должен знать, что она не сирота, а дочь раскулаченных родителей, вовремя остановилась и замолчала.
— Ну ладно, не нам судить, враги они или не враги. Там разберутся. — Она пальцем показала куда-то вверх, под высокий потолок. — А насчет тебя я уже поговорила, — помягче добавила она. — После смены пойдешь в наше фабричное общежитие, там тебя поселят. Подойдешь к коменданту, он уже все знает. Поняла?
— Спасибо вам, Надежда Сергеевна. — У Насти от удивления, что так быстро решился ее вопрос, над которым она думала почти всю смену, навернулись слезы на глаза.
— Ну, все-все, хватит нюни распускать. Работать надо веселее, — бодрым голосом остановила ее мастер. — Все, девка, образуется. — Она весело подмигнула ей и пошла дальше между длинных рядов столов с машинками, над которыми склонились девичьи головы.
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Первые дни, живя в общежитии, Настя после работы сразу же бежала к себе в комнату и старалась ни с кем не разговаривать, боялась расспросов, разговоров, хотя всем и так было известно, почему она перешла жить в общежитие. Но молодость и веселый, неуемный характер не позволили ей долго жить в затворничестве. Подружившись с девушками по комнате, Настя вскоре перезнакомилась почти со всеми в общежитии. Девчонки в основном были такие же, как и она, из деревень. Судьба по-разному привела на фабрику. Кто-то приехал в город на заработки, кому-то хотелось увидеть все прелести городской жизни, а у кого-то были и другие причины.
К Насте подруги по общежитию относились с уважением. Все-таки до этого она шесть лет жила в городской квартире. А как она попала в город из деревни? Дядя Федя научил ее всем говорить, что осталась сиротой и приехала в город. Никто из ее подруг даже и представить себе не мог, что у нее где-то есть отец и мать, сестра о которых она боялась сказать кому-либо. Никто не видел, сколько слез она пролила по ночам, вспоминая своих родителей, свой дом в Семиозерках.
С утра Настя опять веселая и неугомонная. Работа за швейной машинкой утомляла ее, поэтому она долго не могла усидеть на месте. Ее маленькая фигурка постоянно мелькала то здесь, то там. Со всеми она успевала перекинуться парой слов, кого-то выслушать, кому-то что-то посоветовать.
Первые полгода после ареста дяди Феди и тети Маши Настя по выходным навещала в приюте Ванюшку и Сашеньку. На это уходил весь день, потому что Ванюша был в детском доме, а Сашенька — в доме ребенка для малышей. Настя приносила им сладости, сидела полдня с одним, потом ехала к другому. Но однажды, придя в детский дом к Ване, она не застала его. Ей сообщили, что мальчика перевели в другой спецдетдом. Как Настя ни расспрашивала воспитателей и заведующую, ей так и не сказали, куда увезли Ваню. Ответ был один: «Дети врагов народа должны воспитываться отдельно». А вскоре и Сашенька пропал, его тоже куда-то увезли из этого дома ребенка.
После того как пропали мальчишки, ставшие ей такими близкими и родными, еще тоскливей стало на душе у Насти. По ночам к думам о родителях и сестренке прибавились мысли и о Ване с Сашенькой. Где они? Что с ними? Утром Настя вставала с тяжелой головой и шла на фабрику.
Работать Настя умела, не ленилась, поэтому, сидя за машинкой, забывала обо всем и становилась обычной веселой фабричной девчонкой. Работала Настя с огоньком, весь день не чувствуя усталости, и только к вечеру, вернувшись в общежитие, кое-как поужинав, валилась спать.
Так проходила неделя и лишь по субботам, когда рабочий день был короче обычного, наступал маленький праздник: вечером в фабричном клубе танцы. Коллектив на фабрике в основном женский, мужчин было очень мало. В цеху появлялись только наладчики станков, да и то в основном это были старые мастера. Были среди них и несколько молодых ребят. Поэтому на танцы приглашались парни со всего города.
Гармонист-виртуоз играл любые мелодии, залихватски перебирая кнопочки своей старенькой «тальянки», успевал подмигивать танцующим девчатам. Пришедшие парни были нарасхват, многим девушкам не хватало пары и они танцевали друг с другом. Часто объявлялся белый танец. Тут надо было не зевать, не то уведут твоего кавалера, а потом с кем он пойдет танцевать, кого выберет, остается только гадать.
Настя уже научилась танцевать и вальс, и танго, и входящий в моду фокстрот. Парни ее приглашали, но сама она пока не могла остановить свой выбор на ком-нибудь из них. Подруги недоумевали: «Что, Настя, так и не нравится никто?» Она смеялась и старалась как-нибудь отшутиться. Как она могла сказать им, что нравится ей парень, но его здесь нет. Не ходит он на танцы, да и старше ее лет на десять.
Настя давно поняла, что влюбилась в фабричного художника Василия.
При появлении в цеху его высокой, широкоплечей фигуры сердце у нее замирало, и она опускала голову, склоняясь над машинкой, чтобы ничем не выдать себя. А если он проходил по рядам, то она в это время боялась поднять глаза. Больше всего Настя боялась, что девчонки могли заметить это. Маленького росточка, худенькая, она рядом с ним выглядела совсем ребенком и, конечно, как ей казалось, он не замечал ее, даже проходя мимо.
Все девушки давно знали, что Василий не женат и живет один, снимает комнату где-то недалеко от фабрики. Кто только из девчат ни подкатывал к нему, но он почему-то ни с кем долго не гулял.
В небольшой подсобке, выделенной ему для работы, стояли терпкие запахи красок, растворителей, клея и свежеструганной древесины. Вдоль стены стоял верстак, где Василий сам строгал и сколачивал подрамники для стендов и лозунгов. Словом, мастер на все руки.
Пытаясь не упустить такого жениха, многие девчата ходили к нему в подсобку, после чего им казалось, что Василий только ее одну и любит. Но проходило время, и он быстро менял своих фавориток. Брошенным девушкам оставалось только тихо сохнуть по нему или искать себе нового ухажера. Так постепенно за ним укрепилась дурная слава гуляки и донжуана. Для Насти же, несмотря на все слухи и сплетни о Василии, он все равно оставался самым лучшим и самым красивым парнем. Она понимала, что после многих фабричных красавиц он ее просто не замечает, и поэтому даже не пыталась когда-либо заговорить с ним, привлечь его внимание.
В цеху Василий появлялся только по делу — повесить новый лозунг или заменить что-то на стенде о передовиках. Насте иногда казалось, что она чувствует затылком его взгляд, но обернуться не решалась. Однажды она все-таки краем глаза взглянула и увидела, что он, стоя в проходе, повернувшись в ее сторону, что-то рисовал у себя в альбоме. Девчата пытались взглянуть на рисунок, но он шутливо цыкнул на них, рассмеявшись, закрыл альбом и ушел.
Потом Настя все чаще стала замечать на себе его взгляд. Сперва она думала, что ей это показалось. Но в последнее время Василий нередко стал появляться в цеху без дела и почему-то всегда оказывался поблизости от нее. Настя думала, что он присматривается к кому-то из ее подруг, работавших рядом с ней, но Василий ни к кому не подходил. Однажды он остановился возле нее и долго смотрел, как она работает. Настя подняла голову и вопросительно глянула на него.
— Ловко у тебя получается. — Василий кивнул на ткань, выходящую из-под машинки.
Настя молча пожала плечами, хоть и поняла, что он пытается заговорить с ней. Сердце ее забилось, но виду она не подала, а еще ниже склонилась над машинкой, сделав вид, что очень сильно занята работой и не хочет отрываться на пустые разговоры. Василий, поняв, что разговора не будет, ушел.
Вечером, проходя через проходную, Настя заметила Василия, стоящего у выхода. По нему было видно, что он кого-то ждет. «Опять нашел себе кого-то», — с обидой подумала Настя и, отвернувшись, прошла мимо.
— Настя, подожди! — Он догнал ее и пошел рядом. — А я тебя жду.
Настя даже спотыкнулась обо что-то и чуть не упала от его слов, но Василий вовремя поддержал ее за локоть.
— Спасибо, я сама дойду. — Она дернула рукой, освобождаясь от него.
— Настя, ну, подожди. Я хотел только проводить тебя до общаги.
— Спасибо, я сама дойду. Дорогу еще не забыла.
— Зря ты так со мной, — обиделся Василий, — я же тебе ничего плохого не сказал.
Настя остановилась, подняла голову и удивленно посмотрела на него.
— Извини, Вася, я не хотела тебя обидеть. Наверное, просто устала за день.
— А ты на танцы в наш клуб ходишь? — неожиданно спросил он.
— Я-то хожу, а вот тебя что-то там не видно.
— А если я в эту субботу приду, пойдешь со мной танцевать?
— У тебя что, уже ухажерок не хватает? По-моему, ты этим не страдаешь, — съязвила Настя, сама не зная, зачем.
— Да ну их. У них все одно на уме — как женить меня на себе.
— А ты что, жениться еще не собираешься? — Настя, хитро улыбаясь, взглянула на него.
На этих нет, никогда. Вот если б ты согласилась выйти за меня…
— Я?! — Настя задохнулась от такого ответа, но, тут же справившись с собой, как можно равнодушней ответила: — Я вообще-то тоже замуж пока не собираюсь. Так что не подхожу я тебе. Придется тебе поискать что-то другое.
— Не-е. — Василий широко улыбнулся. — Я лучше тебя подожду.
От такого ответа и этой улыбки у Насти сердце заколотилось так, как будто хотело выскочить из груди и запрыгать от счастья, но она, игриво глянув ему в лицо, только и сказала:
— Ну, жди, Вася, жди. Я подумаю.
Так, препираясь, где шутя, а где всерьез, они дошли до дверей общежития. Остановились.
— Так ты придешь в субботу на танцы? — Василий выжидающе посмотрел ей в глаза.
— Приду, конечно.
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С этого вечера закрутилась любовь у Насти с Васей-художником. В фабричный клуб на танцы он не любил ходить, тем более что там было много бывших ухажерок, до сих пор следящих за каждым его шагом и еще надеющихся на что-то. Поэтому они больше бродили по городу, в парке, строили какие-то неосуществимые планы. Потом допоздна засиживались на парковой скамейке, всегда на одной и той же, затененной густыми деревьями. Крепко обнявшись, целовались до опьянения.
Как-то Василий пригласил Настю к себе, но она тут же твердо заявила ему, что об этом он пусть перестанет и думать. Василий растерялся.
— Ты что, обиделась?
— Нет, Вася, я не обиделась, но к тебе не пойду. Слишком много наших девчат ходило к тебе. Я не хочу быть такой, как все.
— Что ты, Настенька. — Василий облегченно рассмеялся. — Ты и так у меня не такая, как все. И вообще, я бы хотел не вспоминать об этом. Мало ли кто у меня был до тебя, сейчас же, кроме тебя, мне никого не надо. Я же люблю тебя, Настя.
Услышав это, Настя обомлела от радости.
— Вася, это правда?
— Ну, конечно, Настюха, я уже давно влюблен в тебя. — Он обнял ее и, крепко прижав к себе, поцеловал.
Еле отдышавшись, Настя еще плотней прижалась к нему и чуть слышно проговорила:
— Вася, я тоже люблю тебя.
С того дня Василий стал каждый вечер дожидаться Настю с работы, провожал ее в общежитие, иногда заходил к ней в комнату. Девчонки тут же уходили по каким-то своим срочным делам, и они, оставшись одни, засиживались допоздна, пока кто-то из девчат не начинал покашливать за дверью. Настя спохватывалась и быстро выпроваживала Василия. Девчонки многозначительно поглядывали на нее, и Насте было смешно от того, что они подумывали про нее с Василием. Сказать им, что они с Васей просто целовались весь вечер одни в комнате, они не поверили бы, а разубеждать никого не хотелось, и Настя просто отмалчивалась.
Фабричные девчонки, знавшие Настю, отнеслись к ее дружбе с Василием по-разному. Кто-то порадовался за них, видя, что это любовь, кто-то, не поняв этого чувства, предупреждал ее: «Смотри, девка, догуляешься с этим бабником». Было много завистниц из неудавшихся поклонниц Васи-художника, уж они-то чесали языками направо и налево. Но Настя упорно делала вид, что ее совсем не трогают их язвительные шуточки и колкости.
Василию тоже доставалось от бывших ухажерок. Стоило ему встретить кого-нибудь, как тут же он слышал какие-нибудь насмешки в свой адрес. Как-то одна из «бывших» попыталась при нем сказать что-то нехорошее про Настю, но тут же увидала перед глазами огромный Васин кулак и тихое предупреждение: «Еще раз услышу такое про нее — удавлю. Про меня можешь болтать что угодно, а Настю не трожь!» Никто из посторонних этого не видел, но злые шуточки в Настин адрес тут же прекратились.
Василий понимал, что кулаком злые языки не остановишь надолго, поэтому, чтобы меньше было разговоров, он старался не подавать повода к разным сплетням и пересудам. У Насти надолго не засиживался, к себе не водил и вообще на людях они старались вести себя сдержанно, не выставляя напоказ свои отношения. Зато когда ненадолго оставались одни в комнате или уходили куда-нибудь в отдаленный уголок городского парка, все чувства, переполнявшие их, вырывались наружу, и они между поцелуями могли сказать друг другу все без утайки и оглядки.
Прошло время, и наступил тот день, когда Василий, не шутя, как когда-то, а вполне серьезно предложил Насте выйти за него замуж. У Насти сердце замерло от неожиданности, хоть она уже давно втайне мечтала об этом. Она опустила глаза, не зная, что и ответить, а в душе у нее все вдруг запело от радости. Василий растерянно посмотрел на нее:
— Настенька, ты почему молчишь? Или я сказал что-то не так? — Он обнял ее и прижал к себе. Она положила свою голову ему на грудь и замерла, услышав, как учащенно бьется его сердце. А Вася продолжал убеждать ее. — Настя, ты пойми, мы уже взрослые люди — что нам мешает жить вместе? Мы любим друг друга, а это главное для семейной жизни. Скажи, ты согласна выйти за меня замуж? — Он глянул ей в глаза и увидел, что они полны слез.
— Настя, ты плачешь? — испугался Василий. — Чем же я обидел тебя?
— Что ты, Васенька, не обращай внимания. Это женские слезы, а они бывают и от радости.
— Так ты согласна выйти за меня?
— Ну, конечно, Васенька. Только как-то все это неожиданно. Хотя нет, я сама думала об этом, но все равно… — Она помолчала немного, но, увидев его растерянные и одновременно ждущие ответа глаза, улыбнулась сквозь слезы. — Да согласна я, Вася, вот пойдем и распишемся. Господи! Хоть сплетничать про нас перестанут наконец-то.
В этот вечер они до поздней ночи пробыли в парке. Крепко обнявшись, сидели на своей заветной скамейке и мечтали, строили планы на будущее. А оно казалось им таким светлым и радостным. В какой-то момент Насте вдруг взгрустнулось. Она вспомнила про родителей, про сестру, угнанных куда-то далеко-далеко. Подумала, что вот она и замуж выходит без их благословения, а так не должно быть. Василий, заметив грусть в ее глазах, встревожился.
— Настенька, любовь моя, тебя опять что-то тревожит? Расскажи мне, — попросил он.
— Про батьку с мамой вспомнила и сестренку, Полинкой звали. — Настя замолчала, не зная, как Васе рассказать про них, а рассказать надо обязательно, у нее не должно быть никаких тайн от него.
Но Василий, зная, что Настя сирота, не стал расспрашивать, видя, что ей тяжело вспоминать об этом. Он только крепче прижал ее к себе и тихо прошептал:
— Не грусти, я теперь всегда буду с тобой.
Где-то за полночь Василий проводил Настю к общежитию. На прощанье они договорились, что в ближайшее воскресенье с утра пойдут в ЗАГС, распишутся и в тот же день Настя переедет жить к нему.
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На следующий день, уже перед концом смены, к Насте подошла Надежда Сергеевна и, низко наклонившись к ней, тихо сказала:
— Сегодня в отделе кадров были товарищи из органов. Просматривали личные дела. Некоторые отложили и среди них твое. Готовься, завтра вызовут на беседу. Ты меня, девочка, поняла? — Надежда Сергеевна пристально посмотрела Насте прямо в глаза.
— Да. — Настя кивнула и вопросительно посмотрела на мастера. — Что же мне делать?
— Не знаю, решай сама, но запомни — я тебе ничего не говорила. Думай, девочка, думай сама.
До конца рабочего дня к Насте больше никто не подходил. Все было, как обычно. Задумавшись над тем, что же ей теперь делать, как поступить, Настя, опустив голову, прошла через проходную и, автоматически кивнув вахтеру, вышла на улицу.
— Настюха, ты что такая смурная? — Настя вздрогнула и остановилась. Перед ней стоял Василий и, широко улыбаясь, расставил руки, не пропуская ее. — О чем задумалась? Веселей смотри на жизнь — и все пройдет.
Настя посмотрела на него, не понимая, отчего это он такой веселый. Видно, что-то такое мелькнуло в ее глазах, что Василий вдруг присмирел и, взяв ее ладони в свои большие руки, внимательно посмотрел ей в лицо.
— Настенька, что случилось? Обидел кто? Ты только скажи, удавлю гада. — Настя покачала головой и вздохнула. — Что случилось-то? Расскажи, — допытывался Василий.
— Не надо, Вася, не спрашивай. — Настя испуганно оглянулась, не слышит ли кто их.
— Ты кого-то боишься? — перехватив ее взгляд, поинтересовался Василий.
Настя молча кивнула.
— Так, кажется, я начинаю кое-что понимать. Пошли. — Он решительно взял Настю за руку и повел за собой.
Пройдя в сквер возле фабрики, Василий усадил Настю на скамейку, сел рядом и, заглянув ей в глаза, настойчиво попросил:
— Ну, рассказывай, что случилось? И не бойся, здесь нас никто не слышит.
Настя долго сидела молча, не решаясь, как сказать Василию, почему она боится завтрашнего дня. Поймет ли он? Василий терпеливо ждал.
— Вась, ты понимаешь, я ведь всех обманывала. Я не сирота. Мои родители живы, только я не знаю, где они.
— А как же это получилось? — не понял Василий.
— Нас раскулачили, поэтому и скрывала, что я дочь врагов народа. Потом жила у дяди Феди и тети Маши, а их тоже арестовали. Сказали, что они тоже враги народа.
— Ну, что с этого? — не понял Василий.
— А то, что сегодня приходили из органов и смотрели личные дела в отделе кадров. С некоторыми завтра будут разбираться. Отложили и мое личное дело.
— А ты откуда это знаешь?
— Мне передали.
— Кто?
— Хороший человек, но я не скажу ни тебе, никому другому, кто мне про это сказал. — Настя слегка отодвинулась от Василия.
— Извини, Настенька, и не надо говорить об этом. А вот что же тебе теперь делать, надо подумать. — Достав пачку папирос, Василий вытянул одну, долго разминал ее пальцами, прикурил и, глубоко затянувшись, задумался.
Настя тихо сидела на краешке скамейки и молча смотрела на Василия, не зная, правильно ли она сделала, доверив свою тайну постороннему человеку. Хотя какой Вася посторонний? Наверное, никому другому она бы и не решилась все рассказать. Только чем он может ей помочь, она не знала. Докурив до конца папиросу, Василий щелчком отправил окурок в кусты и решительно взял Настю за руку.
— Так, слушай меня внимательно. Сейчас пойдешь в общежитие, соберешь свои вещи — и ко мне.
— Куда это, к тебе?
— На квартиру. Я тут неподалеку снимаю комнату… — Перехватив ее испуганный взгляд, успокоил ее. — Не волнуйся, переночуешь у меня, а я уйду к товарищу. Утром я провожу тебя на поезд. Поедешь в город Свободный, у меня там тетка есть. Поживешь пока у нее. Она у меня хорошая, я ей письмо напишу, передашь, она все поймет и примет.
— Вась, а если меня искать будут? — Настя с испугом посмотрела на него. — Поймают — хуже будет.
— Не поймают. Только никому в общежитии ничего не говори. Хотя нет, скажи, что тетка объявилась в Хабаровске и ты уезжаешь к ней. Кстати, вечером хабаровский поезд идет, и ты вроде бы на нем уедешь. А я даже подтвержу, что проводил тебя на этот поезд. Пусть тебя там, в Хабаровске, ищут, а ты утром поедешь в другую сторону. Не беспокойся, все будет хорошо. Не найдут они тебя никогда.
— Вась, мне неудобно как-то к твоей тетке ехать. Кто я такая, чтобы жить у нее?
— Ладно, не волнуйся, я все тетке напишу, она поймет и примет тебя, — успокоил ее Василий. Пошли, соберешь вещи — и ко мне, а утром я приду и провожу тебя на поезд. Не забудь, если кто спросит в общежитии, скажи, что сейчас уезжаешь в Хабаровск.
В общежитии Настя, пройдя в комнату, быстро собрала свои нехитрые пожитки в узел. В комнате никого не было и никто не задавал никаких вопросов, только на выходе вахтерша спросила:
— Куда это ты, голубушка, на ночь глядя с вещичками?
— На поезд, в Хабаровск к тетке еду, — как можно спокойней ответила Настя, хотя внутри у нее все дрожало от волнения и испуга.
— Вернешься-то скоро?
— Да. — Настя кивнула и быстро вышла из общежития.
На улице Василий, взяв у нее узелок, быстро повел в сторону.
— Пошли быстрей, будет лучше, если нас никто не заметит.
Пройдя дворами, он вывел ее на другую улицу, и вскоре они подошли к дому, где Василий снимал комнату.
— Кого это ты привел? — Хозяйка строго посмотрела на Настю, осматривая ее со всех сторон.
— Теть Вера, это Настя. Пусть она переночует сегодня здесь.
— С тобой, что ли? — Хозяйка еще подозрительней посмотрела на Настю.
— Нет, что вы. Я уйду к другу, а Настя здесь будет ночевать. Да вы не беспокойтесь, она только на одну ночь, а завтра пойдет жить в общежитие. Я уже договорился, — беззастенчиво врал Василий, преданно глядя хозяйке в глаза.
— Ну, если только на одну ночь, пусть проходит.
— Спасибо. — Настя, опустив голову, прошла вслед за Василием в его комнату.
— Располагайся. — Василий подал ей стул. — Я сейчас кипяточку спрошу у хозяйки, чаю попьем, да я пойду.
Пока он готовил чай, расставляя на столе чашки, нарезая хлеб, полкруга колбасы, Настя молча сидела и разглядывала комнату. Все стены были увешаны какими-то рисунками. Неожиданно среди них Настя увидела себя, склонившуюся над швейной машинкой.
— Ой, это же я! — Она привстала со стула и подошла поближе, разглядывая рисунок.
Василий смущенно заулыбался.
— Да это я в цехе как-то рисовал. Смотрю, ты работаешь и даже не видишь меня. Вот я тебя и набросал на картоне.
Попив с Настей чаю, Василий пожелал ей спокойной ночи, сказав, что утром пораньше зайдет за ней. Выйдя из комнаты, он наткнулся на любопытствующий взгляд хозяйки. Боясь лишних расспросов, он опередил ее.
— Тетя Вера, вы, пожалуйста, не беспокойте Настю, она сегодня сильно устала, пусть поспит, а я рано утречком зайду за ней.
— Ладно, ладно, иди уж. Не узнать тебя, Василий. — Она покрутила головой. — То таких видных девах приводил, а тут какую-то пигалицу и так беспокоишься за нее.
— Теть Вер, она не пигалица, а самая лучшая девушка на свете.
— Понятно, влюбился, значит. Ну иди-иди, не беспокойся. Ничего с ней до утра не случится.
Утомленная дневными переживаниями, Настя, не раздеваясь, лежала на широкой кровати, смотрела в потолок и все думала, что же ее ждет дальше. Куда она завтра поедет? В незнакомый город, к незнакомым людям. А что она там делать будет? Где работать? От всех этих мыслей навалилась усталость, и она незаметно заснула.
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Наутро, придя за Настей, Василий вручил ей письмо для тетки и, проводив ее на поезд, помчался на работу, чтобы никто ничего не заметил. Пройдя к себе в подсобку, он тут же принялся за работу, натягивая красную ткань на подрамник для очередного лозунга. Часов в десять к нему заглянула мастер цеха Надежда Сергеевна.
— Вася, ты Настю не видел? — Она пытливо посмотрела на него.
— А что такое?
— Да ищут ее. В отдел кадров вызывают. Так видел ты ее или нет?
— Сегодня не видел, потому что она еще вчера вечером уехала на хабаровском поезде.
— Как это уехала? Куда?
— Тетка у нее в Хабаровске объявилась, она уже давно собиралась.
— Понятно. — Надежда Сергеевна ненадолго задумалась, потом спросила: — Адрес не знаешь?
— Какой адрес? — Василий непонимающе посмотрел на мастера.
— Ну, тетки ее, конечно.
— Нет. — Василий покачал головой.
— Точно не знаешь? — Надежда Сергеевна, прищурив глаза, пристально посмотрела на него.
— Ну, точно, знал бы — сказал, — вроде бы обиделся Василий.
— Ну и хорошо, — почему-то с облегчением вздохнула она. — Я так и скажу в отделе кадров. И ты так же говори, если тебя будут спрашивать. Понял?
— Понял. — Василий кивнул и принялся за работу, как будто это известие его мало касалось.
«Странная женщина, — подумал Василий, когда Надежда Сергеевна вышла из его подсобки. — Вроде бы что-то знает, но не договаривает. Хитрит, наверное. Слава богу, что Настя уехала».
Только он обтянул подрамник и развел краску, как за ним прибежала посыльная из отдела кадров.
— Вася, тебя срочно к начальнику вызывают! — выпалила она, запыхавшись.
— Сейчас иду. — Он начал неторопливо собираться.
— Да быстрей давай, там из органов пришли. — Она оглянулась на дверь, не слышит ли кто. — Про Настю Макиенко спрашивают, — шепнула посыльная, снова оглянувшись на дверь. — Говорят, она дочь врагов народа.
— Ну, уж врага нашли, — усмехнулся Василий, выходя из подсобки.
— А что ты думаешь, — свистящим шепотом проговорила посыльная, — вон мастер из второго цеха, помнишь ее? Тоже маленькая такая, тихонькая, никогда голоса на девчонок не повысит, а на тебе… враг народа. Арестовали недавно.
— Ну, ладно, ладно, пошли быстрей, а то ждут же.
В отделе кадров кроме начальника и парторга фабрики находились еще двое военных.
— А, Василий, проходи. — Начальник отдела кадров повернулся к военным. — Вот наш художник Василий Воротников. Он-то наверняка знает, куда это Макиенко подевалась.
Василий, кивком поздоровавшись со всеми, вошел в кабинет и остановился, выжидающе глядя на товарищей из органов.
— Воротников Василий Иванович? — официальным тоном спросил один из военных.
— Да, это я.
— Вам сейчас зададут несколько вопросов. Вы должны будете отвечать только правду. Понятно?
Василий пожал плечами: что ж тут непонятного?
— Вы давно знаете Анастасию Никитичну Макиенко?
— Это Настю, что ли? — переспросил Василий, сделав глуповатое лицо.
— Отвечайте на вопрос, — более резко сказал военный.
— Я и отвечаю. — Василий сделал обиженное лицо. — Да как на фабрику к нам пришла, вот с тех пор и знаю.
— Когда вы ее видели в последний раз?
— Да вчера вечером. Я сам проводил ее на поезд.
— На какой еще поезд? — военный аж привстал со стула. — Куда она поехала?
— В Хабаровск вроде. Говорит, тетка у нее там объявилась.
— Адрес тетки? — резко спросил военный.
— А я откуда знаю. — Василий удивленно посмотрел на военного.
— Как фамилия этой тетки?
— Да откуда же я знаю, она мне не говорила. Да и зачем мне это? — Василий опять посмотрел на военного обиженным и удивленным взглядом.
— Плохо, товарищ Воротников, рядом с вами скрывался враг народа, а вы бдительность совсем потеряли.
— Это Настя-то враг народа?
— Да, гражданка Макиенко Анастасия всех вас тут обманывала. Никакая она не сирота, а дочь раскулаченных элементов. Родителей ее сослали куда надо, а она, видите ли, сбежала по дороге. Шесть лет скрывалась у таких же врагов советской власти, а как их разоблачили, то она перебралась к вам в общежитие, проводить антисоветскую агитацию. Вот так-то, — нравоучительно произнес военный.
— Ну, дела! — удивленно покрутил головой Василий.
— Да, такие дела. А ты, говорят, тут любовь с ней крутил? — Военный пристально посмотрел в глаза Василию.
— Да какая там любовь, так, проводил пару раз, да вчера вот она сама попросила проводить ее на вокзал.
— Плохо, товарищ Воротников, очень плохо. Небось и спал с ней? — Военный опять пристально заглянул Василию в лицо.
— Не. — Василий качнул головой. — У меня что, других баб нет? Вон сколько их на фабрике, одиноких.
— Ну ладно, — вроде бы успокоился военный и вдруг неожиданно спросил: — Так куда уехала гражданка Макиенко?
— Как куда, я же сказал в Хабаровск.
— Это мы уже слышали. Адрес, фамилия тетки? Быстро говори!
— Да откуда мне знать-то? Я же вам русским языком говорю, что не говорила она мне этого. Да и мне оно незачем. Уехала и уехала, что мне с того? Она же скоро вернется.
— Как вернется? Откуда знаешь?
— Она мне сама сказала, что на недельку к тетке поехала.
— На недельку, говоришь? Да нет, вряд ли она вернется. Кто-то предупредил ее, — военный повернулся к начальнику отдела кадров. — Кто-то из ваших предупредил. Перебери всех, но чтобы нашел того, кто предупредил. Ты начальник отдела кадров, а хлопаешь ушами и не чувствуешь, сколько врагов у тебя работает.
— Да я что, — униженно заглядывая в глаза военному, оправдывался начальник. — Как их разглядишь-то, кто враг, а кто нет?
— Бдительность надо не терять и постоянно быть начеку. — Военный повернулся к Василию. — Ну а ты что стоишь, как истукан, иди отсюда.
Василий спорить не стал, а, развернувшись, как бы не спеша, вразвалочку вышел из кабинета.
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Поезд был местным и шел медленно, останавливаясь на каждом полустанке. Пассажиры часто менялись, одни заходили, другие выходили, и поэтому никто не лез к Насте с разговорами и расспросами. Сжавшись в комочек, она сидела тихо, забившись в угол и положив на колени узелок с вещами. Никто не обращал на нее внимания, а ей казалось, что каждый пассажир, вновь вошедший в вагон, подозрительно смотрит в ее сторону.
Опустив голову, Настя искоса поглядывала на всех, ожидая, что вот-вот раздастся строгий голос и, назвав ее по фамилии, с издевкой спросит: «Что, бежать надумала? От нас не спрячешься!» Но все было тихо, никто не обращал на нее никакого внимания, и только мерный перестук колес навевал тревожные мысли. Куда она едет? Как там встретит ее незнакомая Васина тетка? Еще совсем недавно она была так беззаботна и счастлива. Будущее казалось ей таким веселым и радужным. Только позавчера они договорились с Васей, что поженятся и она все время будет с ним рядом. С каким счастливым и радостным трепетом в душе она ожидала вчерашний день… И что он ей принес? Разлуку с любимым и неизвестность впереди. Хотелось плакать и кричать от отчаяния и обиды. Почему она не может жить, как все люди, не таясь и не прячась ни от кого? Почему она вынуждена, как много лет назад, опять бежать куда-то в неизвестность и скрываться? Она же никому ничего плохого не сделала. Работала, как все, была активной, любила и хотела быть счастливой. Неужели этот злой рок будет преследовать её всю жизнь? Может быть, проще выйти сейчас в тамбур и выброситься на ходу из вагона? Тогда не надо будет ни перед кем оправдываться за какие-то грехи, которые она не совершала.
Чем ближе поезд подходил к Свободному, тем тревожнее были думы и все чаще приходила мысль покончить со всем этим одним разом. Когда поезд загремел по Зейскому мосту, Настя решилась. Резко встав, она, опустив голову и не глядя ни на кого, быстро пошла к выходу, словно боялась не успеть совершить то, что задумала.
Выйдя в тамбур, она услышала грохот колес по мосту, и это только подстегнуло ее. Входная дверь в вагоне оказалась запертой на ключ. Настя в каком-то иступлении дергала за ручку, и слезы отчаяния текли по ее щекам. Неожиданно мост закончился, и наступила такая тишина, что она враз успокоилась. За окном вагона в утренних лучах солнца мирно блестела речка. Какие-то мальчишки сидели с удочками под ивами, низко склонившимися над водой. Недалеко паслось стадо коров. Эта мирная картина навевала спокойствие, и даже перестук колес перестал вызывать тревогу, а принес на сердце легкость и успокоение.
Постояв еще немного в тамбуре, Настя немного успокоилась и, отворив дверь, стала пробираться между готовящимися на выход пассажирами к своему месту. Поезд замедлил ход и остановился на какой-то станции.
— Станция Михайло-Чесноковская! — громко объявил проводник.
Настя вздрогнула. Вася говорил, что после этой станции на следующей ей выходить. Как ее встретит Васина тетка? Что она ей скажет? Кто она такая? Настя опять разволновалась, но, нащупав в узелке свернутый листок бумаги с Васиным письмом, успокоилась.
Почти все оставшиеся в вагоне пассажиры стали пробираться с вещами к выходу. Завязав потуже узелок, Настя тоже приготовилась выходить. Неизвестность пугала ее, вселяя беспокойство в душе, но молодость и любопытство брали своё. Она старалась отогнать тревожные мысли, думая только о хорошем, вспоминая своего Васю и вечера, проведенные с ним. Когда же теперь она увидится с ним? Как он там? Ведь ее, наверное, уже ищут повсюду. А вдруг ее встретят на вокзале и арестуют? Настя беспокойно посмотрела в окно на проплывающие мимо поезда пригородные дома, огороды. Что ждет ее в этом незнакомом городе? Наконец поезд остановился, и ей осталось одно — выйти из вагона, а там будь что будет.
Выйдя из вагона, Настя остановилась в нерешительности. Яркое солнце приятно грело и успокаивало. Посмотрев вокруг, Настя облегченно вздохнула. Вокруг неё все куда-то спешили, никто не обращал на нее внимания. Все было ново, незнакомо, и это успокоило Настю. В этом городе никто её не знает, поэтому ей нечего и некого бояться. Лишь бы Васина тетка все поняла и приняла бы её.
Расспросив прохожих, Настя по адресу, который ей дал Вася, быстро нашла дом, где жила тетка. За невысокой оградой из штакетника стоял небольшой приземистый дом из кругляка. Двускатная крыша из дранки делала его похожим то ли на гриб боровик, то ли на сказочную избушку на курьих ножках. Здесь же, за оградой, был небольшой ухоженный огородик с ровными прополотыми грядками. У крыльца дома росли цветы. Все это было похоже на сказку, и Насте показалось, что сейчас откроется дверь, выйдет добрая старушка-волшебница и, приветливо улыбаясь, позовет ее в дом.
Переведя дух, Настя осторожно постучала в калитку. Подождав немного, постучала еще настойчивей.
— Иду-иду! — раздался приятный голос, и Настя увидела невысокую пожилую женщину, спускающуюся с крыльца. — Что же ты, милая, стучишь? Заходи, у меня открыто. — Открыв калитку, женщина пропустила Настю вперед. — Походи в дом, там и поговорим.
Настя нерешительно поднялась по скрипучим ступеням и остановилась.
— Ну, чего же ты боишься, проходи.
Настя подождала, пока женщина тоже поднялась на крыльцо, и спросила:
— Вы Варвара Кузьминична?
— Ну, конечно, это я. Я одна здесь живу, никого другого нет. А ты проходи в дом. — Открыв перед Настей дверь, она пропустила ее вперед и вошла сама. — Садись. Водички хочешь испить холодненькой?
Настя уселась на лавку и кивнула. Женщина ковшиком зачерпнула из запотевшего ведра и подала ей.
— Держи, попей холодненькой, только что из колодца. Жаркий день сегодня.
Сделав несколько глотков студеной колодезной воды, Настя успокоилась и, достав из узелка письмо, подала его Варваре Кузьминичне.
— Письмо, — удивилась та. — А от кого оно?
— От Васи.
— Вот оно что! Давненько не приезжал. Я уж соскучилась по нему. Как он там? Ой, да что это я все тебя расспрашиваю, он ведь, наверное, все в письме описал. Посиди, милая, я сейчас. — Она засуетилась по комнате. — Где-то очки запропастились.
Надев очки, Варвара Кузьминична уселась на табурет напротив Насти и принялась читать Васино письмо. Настя сидела тихо, не шелохнувшись, и, затаив дыхание, следила за выражением лица Васиной тетки. Прочитав письмо до конца, тетка вздохнула.
— Вот оно как получается. Значит, ты Васина невеста?
Настя молча кивнула.
— Ну что ж, зови меня тетя Варя, а тебя, значит, Настей кличут. Родители-то давно померли? — сочувственно посмотрев на неё, спросила тетка.
— Давно. — Настя опустила голову, поняв, что Вася даже тетке не написал, кто она такая.
— Ничего, Настенька, поживешь пока у меня, а там Вася подъедет. Что-нибудь да придумаем. Вот только не могу понять, почему Вася пишет, чтобы ты с месяц никуда на работу не устраивалась, а лучше бы дома сидела. — Она пытливо посмотрела на Настю, ожидая ответа, но та только ниже опустила голову, не зная что и сказать. Видно, поняв ее состояние, тетка не стала больше ни о чем расспрашивать.
— Ничего, девка, я пока работаю, огородик есть, проживем как-нибудь. Давай-ка обедать. У меня вон борщ свежий.
За обедом тетя Варя расспрашивала Настю о Васе: как он там живет, не болеет ли?
— Возвращался бы сюда. Как-нибудь прожили бы все вместе. Внуков бы мне нарожали. У меня своих-то детей не было, а Васятка как остался один, так мы его к себе и забрали. Родители-то его померли от холеры, еще в Гражданскую, да и я с тех пор одна бы куковала, муж-то мой помер, а Вася мне как сын родной. Маленький был — все болел. Ох и намучилась я с ним. А вот вырос и смотри, какой стал. Весь в отца своего, тот тоже был такой же высокий и крепкий. А в школе-то рисовал хорошо. Вон у меня все стены завешаны его рисунками. — Тетя Варя показала Насте на множество бумажных листочков с детскими рисунками, развешанных по стенам. — А потом поехал в Благовещенск учиться, да так там и остался, а я вот одна с тех пор…
Настя слушала тихий, успокаивающий голос тети Вари, и все тревоги, черные мысли постепенно отходили куда-то, умиротворенность заполняла ее душу, и она уже верила, что все будет хорошо.
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Тетя Варя работала уборщицей в народном суде. Убирала по вечерам, поэтому весь день была дома, занималась огородом и небольшим хозяйством: несколько курочек с горластым петухом да дворовый пес Шарик, который почему-то даже не залаял на Настю при первом ее появлении во дворе, а только подошел, обнюхал и, развернувшись, ушел в свою конуру с независимым видом, стоит ли поднимать шум из-за какой-то девчонки…
Рано утром тетя Варя кормила свою живность и разговаривала с ними. Видно, долгая жизнь в одиночестве научила ее этому. С курами разговаривала ласково, называя их «мои хохлатушки» или «мои несушки», а петуха уважительно называла «хозяином». Он, видно, чувствовал это и с важным видом подходил к рассыпанному зерну и не спеша начинал клевать корм. Шарику отдельно не варила, когда сама садилась есть, то и Шарику накладывала в его миску. За едой разговаривала с ним, как с человеком, рассказывая ему обо всем, что случилось за день.
Теперь же, когда в доме появилась Настя, они вдвоем с Шариком слушали тетю Варю. Она все так же тактично ни о чем ее не расспрашивала, считая, что если надо будет, то сама расскажет. Единственное, о чем всегда допытывалась тетя Варя, так это о Васе, и Настя в который раз рассказывала о том, как и где он там живет, как работает.
Настя старалась во всем помогать тете Варе. На огороде теперь не было ни одной травинки, она все аккуратно прополола, курятник каждый день вычищала, во дворе все сложила, подмела, а уж в доме-то убирала, протирала каждый день. Тетя Варя даже сердилась на нее за это.
— Настенька, ты совсем не даешь мне ничего делать, так и разленюсь скоро, — выговаривала она ей, а про себя думала: «Какая хорошая невеста у Васятки, работящая, веселая, с такой он не пропадет».
Любую работу Настя выполняла быстро и весело, тихонько напевая что-нибудь. Наблюдая за тем, как Настя управляется на огороде и с хозяйством, тетя Варя как-то не выдержала:
— А ты, Настенька, не городская, где-то в деревне росла, наверное?
Настя кивнула и полдня молчала, боясь лишних расспросов. Тетя Варя, увидев это, не трогала ее больше, ни о чем не выпытывала, но вечером, когда пришла с работы и они сели ужинать, все-таки не выдержала:
— Настя, ты не обижайся на меня, старуху, да и Вася просил в письме ни о чем не расспрашивать тебя, но я же вижу, что у тебя на сердце какой-то камень лежит. Вот уже месяц ты живешь у меня, а я о тебе ничего не знаю. Ты меня не бойся, а расскажи, что у тебя за беда случилась. Может, и на сердце легче станет.
Настя и сама уже давно мучилась тем, что скрывает от тети Вари свое прошлое. Она видела, что Васина тетка относится к ней, как к родной, и обманывать её у нее больше не было сил.
— Тетя Варя, вы не обижайтесь на меня, я сама уже измучилась от этого. Мне на работу надо устраиваться, а я боюсь. Да и Вася сказал, чтобы не торопилась. — Помолчав немного, она тихо проговорила: — Ищут меня, потому и прячусь у вас.
Тетя Варя всплеснула руками:
— Да что ж ты, девонька, могла натворить такого, чтобы тебя искали?
— Ничего, тетя Варя, я не натворила, вы не думайте про меня ничего плохого. Обманывала я всех, потому и ищут. Не сирота я, а есть у меня и отец, и мать, и сестренка младшая, Полинкой звать…
— Так ты что, из дома убежала? — не понимая ничего, спросила тетя Варя. — Тебя что, родители обижали? А может, замуж выдать хотели за немилого?
— Что вы, тетя Варя, у меня родители самые лучшие, я их очень люблю, а вот с тринадцати лет скитаюсь по чужим людям. Из раскулаченных мы. Родителей сослали, а я с тех пор одна. — И Настя рассказала всю свою историю.
Рассказала про то, как девчонкой ночевала на улице, как жила у дяди Феди и тети Маши и что потом с ними стало. Рассказала, как попала на фабрику, где познакомилась с Васей, как они были счастливы и уже собирались пожениться. Поведала она тете Варе, как Вася придумал устроить ее побег, сказав, что она уезжает в Хабаровск, чтобы здесь ее не искали. Вот только получилось ли все, как они задумали? Этого Настя не знала, а писем от Васи все не было. Очевидно, он и сам боялся письмами навести на след Насти.
Тетя Варя слушала Настю молча, не перебивая и давая ей выговориться. Когда же Настя закончила свой рассказ, тетя Варя вздохнула и обняла ее за плечи.
— Ничего, девонька, я думаю, все обойдется. Здесь тебя никто искать не будет. Живи у меня и ничего не бойся.
— А если вас на работе будут спрашивать, кто я такая?
— Да я уж всем соседкам любопытным сказала, что жиличку к себе взяла, одной-то скучно жить. И на работе так скажу. Не тревожься, Настенька, все обойдется. Плохо, что вот от Васи писем нет, беспокоюсь я за него.

17

Письмо от Васи пришло только в сентябре. Он писал, что у него все хорошо, не болеет, расспрашивал у тети Вари, как дела, как здоровье и лишь в конце письма, как бы мимоходом, спрашивал: «Слышал, что ты постоялицу к себе взяла? Не обижай ее». Еще в конце приписал, что скоро, может быть, приедет в отпуск.
Прочитав письмо, Настя не обиделась, что Вася для нее не написал ни слова, она поняла, что он боится за нее. Вот только заскучала по нему еще сильней и, когда тети Вари не было дома, перечитывала Васино письмо, вглядываясь в его почерк, представляя себе, как он его писал. Хотелось увидеть Васю, услышать его голос, но у нее не было даже его фотографии. У тети Вари в комнате на стене висела рамочка под стеклом с фотографиями каких-то ее родственников и среди них была одна Васина. Худенький мальчик, широко раскрыв глаза, напряженно смотрел в объектив фотоаппарата. На вид ему было лет десять-двенадцать. Настя всматривалась в эту фотографию, пытаясь найти знакомые черты, но это был совсем другой маленький мальчик, а её Вася большой и сильный.
В начале октября тетя Варя неожиданно сильно простыла и заболела. Поднялась высокая температура. Всю ночь её мучил кашель. Настя поила ее чаем с малиной и медом, но кашель не проходил. Лишь к утру она заснула. Пока она спала, Настя пошла к соседке и, узнав, где находится поликлиника, пошла вызывать врача на дом. После обеда пришел врач, осмотрел тетю Варю, прослушал и сделал заключение: воспаление легких, надо везти в больницу.
Как тетя Варя ни уговаривала ее, что скоро все пройдет, Настя все равно по настоянию врача отвезла ее в больницу, пообещав, что будет каждый день навещать её. Уже в палате тетя Варя попросила Настю:
— Настенька, ты бы сходила ко мне на работу да сообщила им, что я приболела.
— Хорошо. — Настя согласно кивнула. — Зайду обязательно, не беспокойтесь.
Выйдя из больницы, Настя сразу же направилась к зданию суда. Подойдя к длинному одноэтажному рубленому дому с высоким крыльцом и вывеской «Народный суд», она вдруг остановилась, не решаясь войти. Настя уже не раз помогала тете Варе с уборкой, но тогда ее никто ни о чем не расспрашивал, достаточно было того, что тётя Варя представила ее как свою жиличку. А вдруг сейчас начнут её расспрашивать, кто она и откуда?
Постояв немного на крыльце, Настя, собравшись с духом, открыла большую тяжелую дверь и вошла. Тишина, стоявшая внутри помещения, немного успокоила ее, и она, подойдя к коменданту, сообщила ему, что тётя Варя заболела и не придет на работу. Комендант, Иван Григорьевич Морозов, мужчина средних лет, в это время сидел за столом и был занят какими-то бумагами. Услышав то, что Настя сообщила ему, он растерянно посмотрел на неё.
— Как заболела? А кто же будет уборкой заниматься?
Настя стояла молча, выжидающе глядя на него.
— Послушай, ты же постоялица Варвары Кузьминичны?
Настя молча кивнули, еще не догадываясь, к чему он клонит.
— А может быть, ты пока поработаешь вместо неё? Соглашайся. — Иван Григорьевич умоляюще посмотрел на Настю. — Ну, где я сейчас найду уборщицу?
Настя испуганно посмотрела на коменданта. А вдруг он потребует ее документы и выяснится, что она беглая?
— Ну, что ты молчишь? Тебя как звать-то?
— Настя.
— Ты где-нибудь работаешь?
— Нет. — Настя отрицательно качнула головой.
— Ну, тем лучше, тем более что работа только по вечерам, да ты же знаешь. Я видел, как ты помогала Варваре Кузьминичне. Так что давай, Анастасия, приступай к работе. Мы оформлять тебя не будем, просто поработаешь за Варвару Кузьминичну, пока она болеет. Договорились?
— Хорошо. — Настя облегченно вздохнула.
— Ну, тогда приступай. Сейчас как раз время уборки. — Опустив голову, комендант снова уткнулся в свои бумаги.
Пройдя в кладовку, где у тёти Вари хранились ведра, тряпки, веник с совком и другие принадлежности, Настя надела её рабочий халат, висевший здесь же и, взяв ведро, пошла за водой на колонку, что была за углом на соседней улице. В последнее время она часто приходила сюда помогать тёте Варе, поэтому все здесь ей было знакомо. Дело было под вечер, сотрудники уже собирались по домам. Узнав, что тётя Варя заболела, все приветливо передавали ей пожелания побыстрей выздоравливать.
В первую очередь Настя убралась в зале заседаний суда. Так всегда делала тетя Варя, и только потом, когда все ушли, она убралась в кабинетах. Сдав ключи коменданту, Настя, переодевшись, пошла домой.
Войдя в дом, она поёжилась то ли от осенней прохлады, то ли от одиночества и тоски, охвативших её. Не давая себе расслабиться, она растопила печь, поставила чайник на плиту и уселась на табурет, глядя на разгоравшийся огонь. Так она сидела долго, вслушиваясь в вечернюю тишину. В голову лезли разные мысли, воспоминания. О своих родителях, о сестренке она теперь вспоминала все реже и реже, больше думала о Васе, о себе, о том, как ей теперь жить. Не может же она всю жизнь вот так скрываться от людей. Где-то в глубине души она надеялась: вот приедет Вася и что-нибудь да придумает, как ей жить дальше.
Когда на плите загремел крышкой чайник, выплескивая кипящую воду, Настя очнулась от своих тягостных мыслей. Попив чаю с сухариками, она легла спать, погрузившись опять в гнетущие думы.
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Тетя Варя проболела почти три недели, и только к ноябрьским праздникам ее выписали из больницы. Все это время Настя ходила за нее на работу. Перезнакомилась со всеми сотрудниками суда и чувствовала себя уже уверенней и спокойней. На работу тетю Варю она не пустила, хоть та и рвалась туда на следующий же день после выписки. Убедив ее, что она еще слаба после болезни, Настя до самого праздника ходила на работу сама.
Вечером седьмого ноября нежданно-негаданно приехал Вася. Тетя Варя была в доме, готовила ужин, а Настя в это время вышла во двор и, набрав охапку дров, только направилась к крыльцу, как неожиданно скрипнула калитка. Повернув голову, Настя увидала силуэт мужчины, входящего во двор. Но даже если бы это было в полной темноте, она все равно узнала бы своего Васю. От неожиданности Настя, вскрикнув, кинулась к нему, споткнулась обо что-то и упала, рассыпав поленья. Василий подбежал к ней, поднял, поставив на ноги, и обнял. Она ткнулась лицом ему в грудь и неожиданно заплакала. Василий растерялся.
— Настя, да ты что это? Что случилось-то?
— Ничего, Васенька, я просто сильно ждала тебя. — Она подняла голову, глаза их встретились, а губы сомкнулись в долгожданном поцелуе.
Тетя Варя ахнула, всплеснула руками, увидав Настю с Васей. Кинулась к нему, обняла и тоже расплакалась, но, быстро успокоившись, принялась ругать его за то, что так редко пишет.
— Мы с Настюшкой извелись тут, а он одно письмо за все время прислал и спокоен. Бессовестный ты, Васятка. Вот возьмем и не отпустим больше тебя. Хватит мотаться где-то. Пора бы и домой возвращаться, тем более когда тебя ждут здесь не дождутся.
— Тетя Варя, да я сам уже давно бросил бы все и вернулся, но нельзя пока.
— Это почему же? — не поняла тетя Варя.
— Пока нельзя мне возвращаться. Настю ищут до сих пор. Этот черт из органов несколько раз приходил и все расспрашивал меня: «Куда уехала Анастасия Макиенко? Наверное, письмо прислала? Где она сейчас?» Я, Настенька, потому и в письме-то для тебя ничего не написал. Ты уж не серчай. А вдруг они мои письма проверяют?
— Да что ты, Вася, я как прочитала письмо, сразу и поняла, что не дают тебе покоя из-за меня.
— Ну, все, хватит гостя томить. Давайте за стол. У меня уже все готово. — Тетя Варя быстро накрыла на стол, и они уселись. Василий достал бутылку вина, привезенную с собой, разлил по стаканам.
— Ну что ж, выпьем за встречу!
Ужинали шумно. Василий что-то весело рассказывал, все смеялись. Настя смотрела на него, забыв про все свои беды. Они снова были счастливы, как в последний день перед ее бегством из Благовещенска.
После ужина Настя с Васей пошли прогуляться. Им хотелось побыть наедине, наговориться о своем, рассказать друг другу, как они ждали этой встречи. Василий обнял Настю за плечи, и она доверчиво прижалась к нему, чувствуя себя спокойно, как никогда за все это время, пока жила здесь, вдали от него. Дойдя до парка, они вошли под кроны густых деревьев, где стояла полная тишина и, крепко обнявшись, целовались до изнеможения.
Вернулись домой поздно. Тетя Варя уже легла спать, предварительно постелив Насте на кровати, где она всегда и спала, а Василию на кухне, на полу. Услышав, как они вошли, она заворочалась в постели, заскрипела кроватью. Настя с Васей переглянулись и разошлись спать по своим местам.
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После ноябрьских праздников резко похолодало. Целый день дул холодный ветер. К вечеру, как стало смеркаться, ветер утих, наступила тишина. На холодную, промерзлую землю полетели с неба большие искрящиеся снежинки. К утру все было покрыто белым покрывалом.
Настя с тетей Варей, вооружившись лопатами, весело переговариваясь, разгребали снег сначала во дворе, а потом за калиткой расчистили дорожку. Неожиданно Настя вспомнила, как когда-то давным-давно, когда она была еще маленькой девочкой, они выходили вот так же во двор разгребать снег всей большой семьей. Она вспомнила отца с матерью, сестренку Полинку, вспомнила дядю Матюшу с тетей Галей и их детей, вспомнила про всех и загрустила.
— Что, девка, пригорюнилась? — Тетя Варя сразу же заметила резкую перемену настроения у Насти.
— Да вот вспомнила батьку с мамой, сестренку, — вздохнула Настя. — Где они сейчас? Что с ними? Живы ли?
Тетя Варя остановилась, оперлась о лопату, помолчала, видно, вспомнила что-то свое.
— Ничего, Настя, не грусти. Даст Бог свидитесь еще. — Она вздохнула и неожиданно со злостью в голосе добавила: — А мы назло им выживем и будем жить. Все, заканчивай, пошли в дом…
Снег уже не таял, поэтому во дворе и в огороде никакой работы не было, и тетя Варя, не выдержав, вышла на работу. Настя продолжала ходить с ней, помогать ей с уборкой, но уже задумалась, что пора бы и ей самой найти работу. Сколько же она может сидеть на шее у тети Вари? Вася, конечно, оставил тете Варе денег, наказав при этом Насте, чтобы она какое-то время пока не устраивалась на работу. Он не стал рассказывать ни Насте, ни тете Варе о том, что его частенько вызывают и допрашивают о сбежавшей Анастасии Макиенко.
С работой всё разрешилось неожиданно просто. После Нового года в один из вечеров, когда Настя помогала тете Варе с уборкой, ее позвал к себе в кабинет председатель суда Иван Степанович.
— Послушай, Настя, ты где-нибудь работаешь или учишься?
— Нет, нигде. Я только тете Варе помогаю. — Настя отрицательно качнула головой, не понимая, зачем ему это надо знать.
Стараясь внешне не выдать своего беспокойства, она ждала, что вот-вот он спросит: «А не тебя ли это ищут повсюду? Не ты ли это сбежала из Благовещенска?» Но отрицательный ответ Насти даже обрадовал Ивана Степановича.
— Вот и хорошо, что так. Ты сколько классов окончила?
— Семь.
— Послушай, Настя, у нас секретарь суда Вера, да ты ее знаешь, вышла замуж за военного, а его переводят служить в другое место. В общем, увольняется она и уезжает. Может быть, ты пойдешь на ее место? Девушка ты грамотная, а как вести протоколы и прочие документы она тебе покажет.
— Я не знаю. — Настя даже растерялась от такого предложения
— Ты раньше где-нибудь работала? Трудовая книжка есть?
— Нет.
— Что, так нигде и не работала до двадцати лет? — Председатель удивленно посмотрел на нее.
— Я нянькой работала в одной семье, — соврала Настя, потому что ее трудовая книжка осталась на фабрике, в отделе кадров.
— А родители есть?
— Нет у меня никого. Детдомовская я, — опять соврала Настя, понимая, что правду говорить пока не стоит.
— Вот оно что. Ну, ничего, оформим тебя как положено, заведем трудовую книжку. Надо же когда-то начинать. Ты согласна?
— Да. — Настя растерянно посмотрела на него. — А я справлюсь?
— Справишься. Вера тоже пришла — ничего не умела делать. В общем так, пошли к Вере, она еще не ушла, бумаги в порядок приводит.
Выйдя из кабинета, Иван Степанович подошел к тете Варе, которая в это время, наклонившись над ведром, отжимала тряпку.
— Ну вот, Варвара Кузьминична, забираем мы вашу Настю, — радостно сообщил он.
— Как забираете? — Тетя Варя, уронив тряпку на пол, испуганно посмотрела на него.
— Работать будет у нас вместо Веры, секретарем.
— Ой, господи, а я то, дура старая, испугалась. — Тетя Варя облегченно вздохнула. — Ну, вот и хорошо, пора девке определяться где-то.
Войдя в кабинет секретаря суда, Иван Степанович с порога громко сообщил:
— Ну вот, Верочка, и замена тебе нашлась. Так что спокойно сдавай дела и поезжай со своим ненаглядным к новому месту службы. Когда отбываете?
— Через три дня.
— Вот и хорошо. За это время обучи Настю хотя бы основам делопроизводства, покажи ей, где и что лежит. Я думаю, она девушка грамотная, быстро разберется.
С Верой Настя была знакома с того дня, как в первый раз пришла помогать тете Варе. Иногда подолгу болтали о чем-то своем. Они были сверстницы, а так как в суде больше никого из молодых не было, то быстро подружились. Поэтому Вера даже обрадовалась тому, что Настя будет принимать у нее дела.
— Настя, так ты вместо меня будешь? Вот здорово. Я тебе все покажу. Ты не бойся, ничего сложного здесь нет.
— Ну, вот и хорошо. — Иван Степанович облегченно вздохнул. — Разбирайтесь тут сами, а завтра, Настя, принесешь паспорт, и Вера тебя оформит.
Когда Иван Степанович вышел, Настя испуганно посмотрела на гору папок, лежащих на столе,
— Вер, страшно, а вдруг не справлюсь?
— Справишься, не дрейфь. А это, — она кивнула на кучу папок, — это я из шкафов все повытаскивала, приводила в порядок. Сейчас мы вместе все это будем укладывать, а ты запоминай, где что лежит. Давай, Настюха, смелей.
Пока Настя с Верой раскладывали все папки по шкафам, тетя Варя, закончив уборку, заглянула к ним.
— Ну, как дела, Настенька?
— Нормально, Варвара Кузьминична, все в порядке, разбираемся, — ответила за Настю Вера.
— Домой-то скоро пойдете?
— Сейчас, Варвара Кузьминична. Хватит на сегодня, поздно уже. А завтра, Настюха, с утра будь здесь. Пошли по домам, а то мой благоверный уже, наверное, вернулся со службы, а у меня еще и ужина нет.
На следующее утро Настя отправилась в нарсуд. Пошла с радостью — наконец-то она будет работать… Но и со страхом, потому что прописка-то у нее в паспорте Благовещенская. Одно успокаивало ее — прописка была еще по квартире дяди Феди и тети Маши. В общежитии она так и не прописалась, все тянула что-то, а вот теперь это поможет ей, выписываться-то все равно надо.
Вспомнив про дядю Федю и тетю Машу, про их мальчишек, Настя взгрустнула. Где они сейчас? Что с ними? Скрываясь сама, она теперь не могла искать Ваню с Сашенькой, в то же время понимая, что отдаляется от них все дальше и дальше во времени и памяти. Она и про своих-то родителей и сестренку вспоминала в последнее время все реже и реже. Но иногда накатывала такая тоска, что хотелось и волком выть, и щенком скулить, а пожаловаться некому. Тетю Варю не хотелось расстраивать: что-то она в последнее время сдала сильно. Вот если бы Вася приехал насовсем, то ему бы она все рассказала, поплакалась бы…
Весь день Настя помогала Вере наводить порядок в канцелярии, разбираясь с бумагами. Потом Вера показала ей, как писать протоколы и другие документы.
— Вер, я же не запомню все это, — испугалась Настя. — А вдруг ошибусь?
— Да не бойся ты. Если что забудешь, то найдешь подобные документы и сделаешь так же, по той же форме, и все дела. Ты думаешь, что я, когда пришла, все знала? Точно так же постепенно научилась всему. Так что не дрейфь, а принимай дела.
— Подожди, Вера, не торопи меня. Дело в том, что у меня проблема с пропиской.
— Ерунда, скажешь Ивану Степановичу, и тебя тут же пропишут где захочешь.
— Да не в этом дело. Понимаешь, у меня прописаться есть где, но все дело в том, что я до сих пор не выписалась из Благовещенска.
— Подумаешь, — фыркнула Вера. — Это тоже не проблема. Пропишешься временно, а там что-нибудь придумаешь.
— А пропишут? — засомневалась Настя.
— Пропишут. Ты же живешь в частном доме?
— Да, у тети Вари.
— Ну и все. Пойдешь вместе с ней и домовой книгой в милицию и временно пропишешься у нее. Если в Благовещенск некогда будет съездить, то через два месяца продлишь временную прописку.
Успокоив Настю, Вера быстренько передала ей все дела, составила акт на передачу, напечатала приказ о своем увольнении и принятии на работу секретарем суда Анастасию Никитичну Макиенко. Потом пошли они на утверждение к Ивану Степановичу.
Увидев их, председатель суда обрадовался:
— Ну как, все в порядке?
Вера протянула ему акт и приказ на подпись.
— Разобралась со всем? — спросил Настю Иван Степанович.
Настя неуверенно кивнула. Председатель заметил это.
— Ничего, Настя, не расстраивайся. Если что и забудешь, подойдешь ко мне, подскажу. Не стесняйся. Ты поняла?
— Хорошо, Иван Степанович, я все поняла.
— Ну и хорошо. Идите, отдыхайте, уже поздно. А ты, Настя, завтра разбирайся с бумагами, посмотри еще раз, как правильно писать протоколы. В общем, готовься, через два дня суд.
Придя в секретарскую, Вера достала из сейфа свою трудовую книжку и сделала запись об увольнении.
— Давай свою трудовую книжку, — обратилась она к Насте.
— А у меня нет трудовой, — соврала Настя.
— А где же ты раньше работала?
— Нянькой была у одних людей.
— Ну, тогда сама заведешь на себя трудовую книжку.
Достав из сумочки свой паспорт, Вера раскрыла его и после штампа «Принят» поставила штамп «Уволен», проставила дату и расписалась.
— Доставай свой паспорт, — обратилась она к Насте.
Настя достала паспорт, раскрыла его и, к великому своему ужасу, увидала у себя в документе такой же штамп швейной фабрики «Принят», а штампа «Уволен» не было. Как объяснить все это, она не знала, ведь никому не расскажешь, почему она сбежала из Благовещенска. Но Вера отреагировала на это очень просто.
— Так ты же работала на фабрике, а говоришь — нянькой.
— Да я там всего неделю поработала, а потом ушла оттуда в одну семью.
— А что так?
— Платили больше, да и работа не такая утомительная, как на фабрике, где целый день, не поднимая головы, сидишь за машинкой.
— Понятно. Ничего, это мы сейчас поправим.
Взяв нарсудовский штамп об увольнении, Вера вырезала узкую полоску бумаги и заклеила ею название учреждения, оставив одно слово «Уволен» и дату. После этого она проштамповала этим штемпелем Настин паспорт. Размашисто написала дату увольнения и расписалась непонятной росписью, прикрыв пустое место в штампе.
— Вот и все, а ты боялась. А теперь ставим наш штампик, что ты принята на работу. Понятно? — Она рассмеялась. — Не горюй, Настюха, все в наших руках. Теперь ты секретарь Свободненского городского народного суда. Трудись!
Придя домой, Настя в изнеможении опустилась на стул и долго сидела, не шевелясь от внутренней усталости от такого нервного напряжения.
— Что-то случилось? — Тетя Варя обеспокоенно посмотрела на нее.
— Нет. — Настя покачала головой. — Все в порядке. Завтра выхожу на работу. Просто сильно устала.
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Больше года Василия периодически вызывали в отдел кадров, и, как всегда, там его ждал человек из органов с расспросами о Насте. Каждый раз он задавал ему одни и те же каверзные вопросы вроде таких: что Настя пишет ему, как там погода в Хабаровске или когда Василий собирается поехать к ней в гости.
— Да не собираюсь я ехать к ней, — сердился Василий. — я уже и забыл бы про нее, если бы вы не напоминали.
— Ну да, забыл ли? — Товарищ из органов, хитро улыбаясь посматривал на Василия. — А отчего же с фабричными девчатами не гуляешь?
Василий опешил от такого вопроса. Они и это знают. Сделав безразличное лицо, он пожал плечами, усмехнулся.
— Да ну их. Не собираюсь я пока жениться, а у них одно на уме: чуть что — сразу в ЗАГС тащат, а я еще погулять хочу. Рано мне еще обременять себя семейными делами.
— Что, так ни с кем и не гуляешь? Мужик ты вроде здоровый. А может, заболел чем? — Товарищ из органов лукаво посмотрел на него.
— Да ну. — Василий отмахнулся. — Скажете тоже. — Чтобы поддержать игру, не им начатую, он решил врать напропалую. — Да есть у меня одна вдовушка…
— Кто такая? Где живет?
— Ага, так я вам и сказал. Отобьете еще ее у меня. Я что, всего лишь фабричный художник, а вы вон какой начальник…
— Ну, не прибедняйся. Колись, рассказывай, к кому ходишь. Мы ведь все равно проверим.
— Да ни к кому я не хожу, — обиделся Василий.
Товарищ из органов посмотрел на него непонимающе, и вдруг его осенило.
— Уж не к хозяйке ли своей квартирной подкатил?
Василий смущенно засопел, а тот расхохотался.
— Ну, ты даешь! Да она же лет на десять — пятнадцать старше тебя.
— Ну и что, она хорошая женщина. — Василий решил продолжать эту игру, видя, что она может избавить его от дальнейшей слежки. Главное, чтобы они поняли: про Настю он уже давно забыл.
— Ну, смотри, тебе видней. — Товарищ из органов понял, что Василий ничего не знает о сбежавшей Анастасии Макиенко, и потерял всякий интерес к нему. — Все, иди работай.
Придя к себе в каморку, Василий устало опустился на стул. Руки слегка подрагивали. Эти «беседы по душам» не давали расслабиться, напоминая каждый раз, что он постоянно находится под неусыпным наблюдением людей из органов, да, наверное, еще кем-то из своих «соглядатаев». На душе было мерзко. Хотелось бросить все и уехать в Свободный, где его ждала Настя. Но Василий понимал, что, пока он под наблюдением, ему нельзя не только уехать отсюда, но даже и письма Насте писать. Было обидно до слез, но другого выхода он не видел. Придется потерпеть, пока от него не отстанут. В этот раз он, кажется, убедил товарища из органов, что он уже забыл про Настю, что у него есть другая женщина. «Ну, не будут же они проверять, в какой постели я сплю — в своей или в хозяйской», — успокоил себя Василий.
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К середине лета Настя загрустила. Вот уже полгода она работает в нарсуде. Вроде бы все хорошо: свои обязанности она освоила быстро. Иван Степанович не мог надышаться на нового секретаря. Любую работу она выполняла вовремя, протоколы всегда были аккуратно заполнены и подписаны, в делах был полный порядок.
Настя уже начала забывать про свои невзгоды, вот только уже второй раз она перепрописывалась у тети Вари и каждый раз со страхом ждала получения паспорта с новым штампом временной прописки. Но пока все было спокойно, и Настя, тут же забыв обо всем, весело порхала по коридорам суда из одного кабинета в другой, подписывая и утверждая бумаги, оформленные на заседаниях суда.
Вася уже давно не приезжал, а письма он не любил писать, да и то в целях конспирации для Насти там не было ни строчки. Вот она и загрустила. Может быть, Вася уже и забыл про нее, вон сколько ухажерок у него было до нее. Может быть, она напрасно ждет его, навязываясь в родню к тете Варе.
Тетя Варя видела все это, но не знала, как помочь Насте, а потом решилась. Написала Васе коротенькое письмо, в котором пожаловалась, что сильно заболела и некому даже воды поднести, а в конце письма приписала, что пора бы любимому племяннику и домой возвращаться, а то вдруг умрет, а дом не на кого оставить. Насте тетя Варя про письмо ничего не сказала, а отправила его и стала ждать.
Вася приехал через неделю. Заявился с вещами, веселый и шумный. Едва переступил порог, как тетя Варя обняла его и шепнула: «Про письмо Насте не говори». «Понял!» — ответил он взглядом. Повернувшись к Насте, он с сияющими глазами подошел к ней, крепко обнял.
— Настенька, я ведь насовсем приехал.
— Как насовсем? — не поняла Настя.
— Очень просто. Я уволился с фабрики. Буду здесь устраиваться на работу.
— Так ты больше никуда не поедешь? — Настя не поверила тому, что только что услышала.
— Ну конечно. Теперь мы всегда будем вместе, а поэтому… — Он выпустил Настю из своих объятий и, отступив на шаг, назад присел на одно колено. — Анастасия Никитична, в присутствии моей любимой тетушки я прошу вашей руки. — Он склонил голову, ожидая ответа.
— Ой, Васька, ну, ты и шут гороховый. — Тетя Варя всплеснула руками. — Наконец-то надумал.
Василий встал и подошел к Насте, растерянно смотревшей на все это.
— Предлагаю завтра, с утра, пойти в ЗАГС и расписаться.
Тетя Варя тоже слегка растерялась.
— Как же так, Васенька, а свадьба?
— Да ну ее, теть Варь. Нам и звать некого. Распишемся да и будем жить. Правда, Настя?
— Как скажешь, Вася. Я тоже думаю, что не стоит шум поднимать.
Ужинали шумно, весело. Вася рассказывал, что вот уже с год как его не трогали, не расспрашивали о Насте, поэтому он решил, что можно и уволиться. Да тут письмо вовремя пришло…
— Какое письмо? — не поняла Настя.
За столом повисла тишина, только часы-ходики тикали в углу. Настя ничего не понимала. Тетя Варя виновато посмотрела на нее.
— Настенька, прости меня, старую. Это я Васятке письмо написала, что болею сильно. Уж очень хотелось, чтобы он домой вернулся.
— Молодец, тетя Варя. — Василий подмигнул тетке. — Да меня без этого письма и не уволили бы так быстро. Я ведь это письмо в отделе кадров показал и тут же подал заявление по собственному желанию. У нас люди понятливые, в три дня меня уволили, и вот я здесь. Хотя, честно говоря, испугался. Я ведь и правда подумал, что вы заболели, а Насте некогда ухаживать за вами. Ну, слава богу, все хорошо. Эх, Настюха, и заживем же мы с тобой.
На ночь тетя Варя, как всегда, постелила три постели.
— Теть Варь, ну, наверное, одна-то постель лишняя уже. — Василий укоризненно посмотрел на нее.
— Нет, Васенька, — твердо заявила тетка. — Вот завтра распишетесь — и пожалуйста, а пока спи отдельно.
Василий расхохотался.
— Ну, теть Варь, ты даешь! Хуже тещи смотришь за мной.
— Да, а ты как хотел? Ты мне всего лишь любимый племянник, а Настенька за это время мне стала как дочь родная, так что терпи, я теперь буду тебе и за тетку, и за тещу.
На следующий день заседаний суда не было, и Настя с утра отпросилась у Ивана Степановича на весь день.
— Что-то случилось? — поинтересовался председатель.
— Нет, все хорошо. Я замуж выхожу, сегодня расписываться идем.
— Вот это да! — удивился Иван Степанович. — И за кого же?
— За Васю, тети Вариного племянника. Из Благовещенска приехал.
— И что, уже успели договориться? — не понял председатель.
— Да мы уже давно договорились, еще когда я в Благовещенске жила.
— А-а, ну, тогда все понятно. Ну что ж, желаю счастья. Вот только увезет теперь он тебя, — огорчился Иван Степанович.
— Нет, Вася насовсем приехал. Мы будем здесь жить.
— Чего ж ты стоишь, беги к своему суженому, — обрадовался Иван Степанович.
Настя выскочила на крыльцо, где ее ждал Василий. Уже подходя к ЗАГСу, Настя вдруг чего-то испугалась, прижалась к Васиному плечу.
— Ты что это? — Он нежно обнял ее. — Давай, Настенька, будем вступать в новую жизнь.
Процедура регистрации прошла быстро. Администратор ЗАГСа, женщина с пышными формами и высокой выбеленной прической, заполняя документы, спросила:
— Невеста фамилию будет менять?
— Да, обязательно, — ответил за Настю Василий.
Заполнив брачное свидетельство и проставив штампы в паспортах, администратор сухо поздравила их с законным браком, пожелав жить долго и счастливо.
Выйдя из ЗАГСа, Настя растерянно посмотрела на Василия.
— Это все, да?
— Все, Настюха, теперь ты моя законная жена. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пойдем в милицию, и ты сдашь свой паспорт на обмен и получишь уже с моей фамилией. Ты хоть понимаешь, что это значит?
— Нет. — Настя пожала плечами.
— Да тебя же никто никогда не найдет под новой фамилией. Они будут искать Анастасию Макиенко, а ты Анастасия Воротникова. Все, Настенька, закончились твои злоключения.
Сдав паспорт на обмен, Настя с Василием, купив по дороге бутылку вина, не спеша пошли домой.
— Отметим наше семейное событие. Ты что загрустила, Настюха? — Василий заметил, что Настя идет какая-то притихшая.
— Батю с мамой вспомнила. Вот уже и замуж вышла, а они и не знают. Где они, что с ними? Живы ли?
— Ничего, Настенька, подожди немного. Мы найдем их. Я обещаю тебе, что-нибудь придумаем.
— Правда, Вася? — Настя с надеждой посмотрела на него.
— Ну, конечно. Потерпи чуточку, найдем мы твоих родителей. Еще и в гости поедем к ним вместе. Теперь у нас все будет хорошо. А главное — это то, что мы теперь всегда будем вместе.
Вечером, пока тетя Варя ходила на работу, Василий с Настей приготовили ужин, поставили на стол бутылку вина и уселись ждать тетку.
Увидев накрытый стол, тетя Варя пригласила на их маленькое торжество соседку — тетку Дарью, которая знала Василия еще с детства. За ужином Настя, выпив вина, раскраснелась, расслабилась. Ей и вправду показалось, что все напасти уже позади. Прижавшись к Василию, она сидела притихшая и счастливая.
Вскоре тетка Дарья стала собираться домой и позвала с собой тетю Варю:
— Пойдем, старая, нечего нам сегодня здесь делать. У меня переночуешь.
Когда женщины ушли, Настя еще сильней прижалась к Василию. Выключив свет, они долго сидели, тесно прижавшись друг к другу, и целовались до опьянения. Василий шептал ей на ухо, как будто кто-то мог их услышать:
— Настя, я такой счастливый. Я всю жизнь буду любить тебя.
— Васенька, я даже не представляла, что когда-нибудь тоже буду такой счастливой.
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Весна пришла в этот год рано. К апрелю почти весь снег растаял. На улицах было сыро и слякотно, но это не портило молодым весеннего настроения. Настя уже не работала, потому что где-то к маю должна была родить. Сейчас по настоянию Василия она много гуляла по весенним раскисшим улицам. От дома далеко не отходила. Ходила осторожно, боясь поскользнуться и упасть. За последние месяцы она слегка располнела, да и сильно выступающий живот мешал ходить той стремительной походкой, к которой привыкла. Вася постоянно шутил: вот родишь какого-нибудь Илью Муромца. Солнце временами пригревало так, что не хотелось заходить в дом, и Настя, прикрыв глаза, поднимала лицо и долго нежилась под его теплыми лучами.
Нагулявшись, она шла домой, готовила обед и ждала Васю. Он работал художником в клубе железнодорожников. На обед всегда прибегал домой, расспрашивал Настю, как она себя чувствует, гуляла ли сегодня, что ела. Настя от его забот чувствовала себя почему-то неловко. Вася целые дни работает, особенно сейчас, перед майскими праздниками, а она сидит дома. Даже в последние месяцы беременности она все никак не могла ощутить себя будущей матерью, и поэтому Васины расспросы, его беспокойство она особенно не понимала. Тетя Варя в последнее время что-то сильно сдала, часто болела, но, как всегда, бодрилась, стараясь не показывать Насте своего состояния.
Первого мая Вася после демонстрации прибежал радостный.
— Настенька, мне после праздника отпуск пообещали, так что теперь я каждый день буду с тобой.
— Это хорошо, Вася, а то мне что-то в последние дни трудно ходить. Уж очень тяжелая я стала, — пожаловалась Настя.
— Так, может быть, тебе уже в больницу надо? — забеспокоился Василий. — Я сейчас «скорую» вызову.
— Что ты, Васенька, рано еще.
— А может быть, уже пора?
Настя рассмеялась.
— Придет время, я скажу тебе.
Сразу после первомайского праздника Василия отправили в отпуск, а еще через пять дней и Насте пришло время рожать. Целый день она что-то делала, потихоньку возилась на кухне, а к вечеру вдруг неожиданно ойкнула и опустилась на табурет.
— Вася, кажется, началось. — Она испуганно посмотрела на мужа.
— Так это же здорово! — Василий обрадованно засуетился. — Ты ложись и не вставай больше, а я побегу на почту и позвоню оттуда в «скорую».
Уложив Настю, он выскочил из дома и побежал через дорогу на почту, где был ближайший телефон.
Отправив жену в роддом, Василий нервно ходил по дому. Брался то за одно дело, то за другое, но все валилось из рук. Все мысли были там, с Настей. Тетя Варя шутя посмеивалась над ним.
— Ну что ты ходишь из угла в угол? Займись чем-нибудь.
— Теть Варь, а как я узнаю, что она уже родила? — допытывался у тетки Василий.
— Да очень просто. Пойди на почту и позвони в роддом.
Как это он не сообразил? Василий тут же выбежал из дома, но вскоре вернулся обескураженный.
— Почта закрылась. Теть Варь, что же делать? А вдруг что случилось?
— Да не волнуйся ты, все будет хорошо. Не она первая, не она последняя. Все бабы рожают, и ничего, а она у тебя девка шустрая. Все гуляла до последнего, не лежала и не ждала чего-то. Так что родит нормально.
Кое-как дождавшись утра, Василий звонить не стал, а побежал в роддом. В приемном покое на его вопрос: «Как там Воротникова Анастасия?» — буднично ответили, что родила еще вчера вечером мальчика. Василий обессиленно опустился на стоящий рядом стул.
— А могу я увидеть её? — Василий умоляюще посмотрел на дежурную медсестру.
— Нет, конечно. — Заметив его волнение, она успокоила его: — Состояние у нее нормальное, и малыш крепкий родился. Так что не волнуйтесь, папаша, а вот записочку можете написать. Я передам.
Усевшись за столик, стоявший у окошка передач, Василий стал быстро писать, что он очень рад, что очень беспокоился и что-то еще сумбурное и радостное. Свернув листок, он сверху написал: «Воротниковой Анастасии» и передал его дежурной.
Всю неделю Василий был в делах и заботах. Носил Насте передачи в роддом, покупал вещи малышу. По списку, составленному Настей, он заготовил все, что она написала ему.
В день выписки Насти с сыном тетя Варя вымыла и выскоблила все в доме. Колыбельку Василий, по совету тети Вари, подвесил у своей кровати, чтобы ночью, не вставая, можно было укачивать малыша. Все было готово, и наконец-то наступил тот момент, когда он помчался в роддом. По пути заскочил в нарсуд, сообщил, что Настя родила сына и сегодня их уже выписывают. Все кинулись шумно поздравлять Василия, передавать приветы Насте, а Иван Степанович неожиданно спросил:
— Так ты, Вася, когда будешь забирать жену с сыном из роддома?
— Прямо сейчас.
— А домой что — пешком пойдете? — Иван Степанович лукаво посмотрел на Василия.
— Я не знаю, — растерялся Василий. — Наверное, пешком.
— В общем так, — распорядился Иван Степанович, — бери мою машину и дуй в роддом. Отвезешь ее прямо домой. Понял?
— Иван Степанович, спасибо большое! — обрадовался Василий.
— Ну, «спасибом» не отделаешься. Скоро всем судом придем обмывать сына. Не сегодня, конечно, вот Настя оклемается немного, и придем.
Настя вышла к Василию похудевшая и уставшая, но с радостно сверкающими глазами. Обняв жену, Василий с трепетным волнением принял малыша на руки.
— Вот, Васенька, это наш Толик. — Настя, приподняв угол покрывальца, в которое был укутан малыш, открыла его красное личико, показывая мужу ребенка.
— А почему Толик? — не понял Василий. До этого он совсем не думал, как они назовут сына.
— А что, разве плохое имя? — Настя испуганно посмотрела на мужа. — А я уже его так называю. Тебе что, не нравится?
— Да что ты, Настенька, хорошее имя, просто неожиданно как-то. Я — отец и это мой сын Анатолий Васильевич. Здорово звучит, да?
— Конечно, Васенька, хорошо, только пойдем домой. Я так устала. Слабость какая-то.
— Мы не пойдем, а поедем, — радостно сообщил Василий. — Иван Степанович свою машину нам выделил.
— Ну, зачем же ты, Вася, людей побеспокоил? Мы бы и так потихонечку дошли.
— Да я зашел только сказать, что сын родился, а Иван Степанович, узнав, что сегодня тебя выписывают, сразу машину дал. Ничего, Настенька, зато быстро доедем до дома.
Усадив Настю в машину на переднее сиденье, Василий сам уселся сзади, бережно прижимая к себе сверток с сыном.
Дома, уложив сына в колыбельку, Василий с Настей склонились над ним, вглядываясь в спящее личико сына.
— На тебя похож, — прошептал Василий.
— А глаза у него твои. Вот увидишь, как проснется, — прижавшись к мужу, Настя еще тише прошептала: — Вася, я такая счастливая.
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Отпуск у Василия пролетел быстро и незаметно, как медовый месяц. Окрыленный семейным счастьем, он носился то по двору, что-то делая, то по дому, постоянно ловя взглядом счастливую улыбку жены. Глядя на мужа, радостно и суматошно хлопотавшего по дому, Насте казалось, что теперь-то ничто не омрачит ее существования, никто не помешает ее долгожданному счастью, но… война внесла свои поправки в ее жизнь.
Война! Это слово неожиданно ворвалось в сознание всех людей, оборвав их планы, надежды, мечты.
Когда началась всеобщая мобилизация, Василия сначала не трогали, потому что клуб, где он работал, относился к железной дороге. Но через какое-то время повестки стали приходить всем, кто не работал непосредственно на подвижных составах.
Повестку принесли к вечеру, когда Василия еще не было дома. Ему предписывалось рано утром быть в военкомате, на сборном пункте «с вещами». Положив повестку на стол, Настя, взяв сына на руки, уселась с ним на кровать и стала кормить. Вскоре Толик заснул, но Настя продолжала сидеть, как каменная, немигающим взглядом смотря на стол, на котором неразорвавшейся бомбой белела маленькая бумажка, готовая разрушить ее семейное счастье.
Когда Василий пришел с работы, то сразу заметил, что в комнате не горит свет. Осторожно ступая, он вошел и сразу же увидел Настю со спящим сыном. По ее испуганному, застывшему взгляду он сразу понял, что что-то не ладно.
— Что случилось? — боясь разбудить сына, шепотом спросил Василий.
Настя молча указала на повестку, в полутьме белеющую на столе. Взяв в руки бумажку, Василий внимательно прочитал ее. Ни слова ни говоря, подошел к жене и, присев рядом, обнял ее и сына. Долго сидели они в темноте и молчали, каждый думал о предстоящей разлуке, которая будет, вероятно, надолго, а может, и навсегда.
Когда Толик, проснувшись, заворочался у Насти на руках, она, покачав его, осторожно положила на кровать. Василий встал, включил свет, прошелся по комнате. Он подошел к жене, обнял за плечи и заглянул в глаза.
— Это война, Настенька. Надо идти. Давай собираться.
— Вася, а как же я? — Глаза Насти были полны слез, но она не плакала, боясь разбудить сына.
— А ты будешь ждать меня. Я думаю, это ненадолго. — Василий попытался успокоить жену, хотя сам понимал, что война будет тяжелая и противник серьезный.
Не выдержав, Настя прижалась к мужу и, уткнувшись лицом к нему в грудь, тихо заплакала.
— Ну что ты, Настюха, все будет хорошо. Я вернусь и заживем еще лучше.
От его слов Настя еще больше разрыдалась, Василий совсем растерялся. Прижав ее к себе, он как мог успокаивал. Стукнула входная дверь. Вошла тетя Варя. Василий подал ей повестку. Тетя Варя, прочитав ее, подошла к племяннику и тоже обняла его.
— Эх, Васятка, Васятка, вот и пришел твой час. Ну, что ж. — Тетя Варя тяжело вздохнула. — Надо собираться.
На следующий день, рано утром, тетя Варя и Настя с Толиком пошли провожать Василия. Сына он нес на руках всю дорогу и только у сборного пункта передал его Насте со словами:
— Береги сына и себя, за теткой присматривай, старая она уже стала.
— Васенька, я буду ждать тебя. Сколько надо будет, столько и буду ждать, ты только возвращайся. — Не выдержав, Настя уткнулась в плечо мужа и разрыдалась.
— Ну, что же ты плачешь? Вернусь же я. Вот разобьем фашистов и вернусь.
Тетя Варя тоже не сдержалась и расплакалась.
— Ой, не увижусь я больше с тобой, Васенька. Чует мое сердце, не дождусь я тебя.
— Ты брось это, тёть Варя. Тебе еще надо за Настей да Толиком присматривать.
Только успел Василий подойти к столу и отметиться, как раздалась команда:
— Строиться!
Оглянувшись на Настю с сыном, Василий махнул им рукой и встал в строй. Настя, оцепенев, немигающими глазами смотрела на него. Когда раздалась команда: «Шагом марш!», вслед за строем новобранцев молча зашагала толпа провожающих, и так они шли до самого вокзала.
На перроне строй остановился. Послышалась команда: «Вольно! Разойтись для прощания!» Все смешалось, и Василий еле пробился сквозь толпу к своим. Взяв Толика на руки, он прижал его к себе одной рукой, а другой обнял Настю.
— Ну вот и все, сейчас будет отправление. Пора прощаться.
Когда над перроном, как гром, прозвучала команда: «По вагонам!», в толпе провожающих раздались отчаянный вой и плач. Василий крепко прижал к себе Настю с сыном.
— Ждите…
Оторвавшись от жены, Василий скрылся в двери вагона. Настя, окаменев, еще долго смотрела в этот темный проем, куда уходили мужчины. Неожиданно раздался длинный пронзительный гудок паровоза, вагоны дернулись. Толпа замерла, и только гул сцепки прокатился от паровоза в хвост состава. Поезд стал медленно удаляться. Колеса на стыках рельсов застучали все чаще и чаще. Вот простучал последний вагон, и внезапно наступила тишина. Настя все стояла и смотрела вслед ушедшему поезду, пока последний вагон не скрылся за поворотом.
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Все лето Настя разрывалась между работой и домом. Хотя за Толиком и присматривала тетя Варя, она все равно после работы летела домой, успевая по дороге заскочить отоварить свои и теткины карточки. Тетя Варя все свободное время возилась в огороде, понимая, что их ждет голодная зима. Хлеба по карточкам отоваривали все меньше и меньше. Сахар, крупу давали еще реже. Все шло на фронт.
От Василия пришло всего одно письмо, откуда-то из-под Новосибирска, где он проходил курс молодого бойца. В конце письма Василий просил пока не писать ему, потому что они уже ждали отправки на фронт. Обещал позже прислать весточку, как только прибудут на место. С тех пор писем не было. Настя крепилась, не показывая тревоги ни перед теткой, ни перед сыном. Старалась быть всегда веселой и жизнерадостной, но по ночам не выдерживала и плакала, уткнувшись лицом в подушку.
К зиме по карточкам стали отоваривать только хлеб, ни муки, ни крупы уже не выдавали. Хорошо хоть запаслись картофелем и овощами.
Всю зиму тетя Варя болела, но старалась не подавать виду. Настя часто замечала, как та стояла перед старой Васиной фотографией, висевшей на стене, и что-то шептала не слышно, одними губами. Письма от Василия так ни одного и не пришло, кроме того, первого, что он написал перед отправкой на фронт. Настя понимала: с ним что-то случилось, но не хотела верить в это, мысленно успокаивая себя тем, что Вася пишет ей, просто письма не доходят почему-то. С теткой старалась не говорить об этом, чтобы не расстраивать друг друга, хотя обе они понимали, что ничего хорошего ждать не приходится. Когда Настя одевала или кормила Толика, всегда приговаривала бодрым голосом: «Вот папа вернется с фронта и посмотрит, какой у него сын большой». Толик, как бы понимая её, что-то агукал в ответ.
Сорок второй год не принес ничего утешительного. Шла жестокая война, и во многие дома чаще приходили «похоронки», чем весточки от родных. К Насте в дом за все это время почтальон так ни разу и не заглянул. Томительное ожидание и неизвестность пугали не меньше, чем «похоронки». Настя крепилась как могла и только наедине с собой, чтобы не только тетя Варя, но и Толик не видели, как она плачет, давала волю слезам. Но где-то в глубине души все равно надеялась: Василий вернется.
Весной тетя Варя разболелась так, что уже слегла и не вставала. Температура была небольшая, но её постоянно мучил кашель. Настя с испугом смотрела, как та билась в кашле, отвернувшись к стене. Порошки, которые ей давали в аптеке, не помогали, тетке становилось все хуже и хуже. Она лежала в постели бледная и исхудавшая, обессилевшая от кашля. Настя, вернувшись с работы, моталась по дому, что-то напевая, переодевала Толика, стирала ему, варила ужин, всем своим видом показывая, что все хорошо — и тетя Варя поправится, и Вася скоро письмо пришлет.
Тетя Варя вздыхала:
— Ох, огород надо вскопать да рассаду сеять, а сил нет совсем. Настенька, занеси в дом ящички для рассады да землицы хорошей набери в них.
Настя делала все, что говорила ей тетя Варя. Занесла ящики, набрала на огороде оттаявшей земли, просеяла её, замочила семена и на другой вечер рассадила все, поставив ящики на подоконники, поближе к весеннему солнышку.
В один из весенних дней Настя после работы, как всегда, забежала в магазин, отоварила хлебные карточки и бегом домой. Открыв дверь, она не сразу поняла, что произошло — улыбаясь во весь рот и неуклюже передвигая ножки, прямо к ней шел Толик. Шел сам, никем не поддерживаемый. Настя в изумлении присела на корточки и протянула к сыну руки. Толик засеменил ножками быстрей, запутался и упал. Настя кинулась к нему, подхватила на руки и радостно закружилась по комнате.
— Тетя Варя! Вы видели, Толик пошел!
Не услышав в ответ голоса тетки, Настя подошла к ее кровати. Тетя Варя, тяжело дыша, чуть слышно прошептала:
— Настенька, плохо мне. Помираю, кажись.
Приложив руку тетке на лоб, Настя ужаснулась. От тети Вари исходил жар, как от раскаленной печки. Настя испугалась.
— Полежите немного, я за врачом побегу.
Опустив Толика на пол, Настя повернулась, собираясь уходить. Увидев это, малыш заплакал и потянулся к матери.
— Сыночек, ну, подожди еще немного, я быстро сбегаю за врачом и назад.
Когда Настя вернулась с врачом, Толик сидел у порога плотно прикрытой двери и тихо скулил, как обиженный щенок. Подхватив сына на руки, Настя кое-как успокоила его. Врач, осмотрев больную, прослушивал ее тяжелое, сиплое дыхание. Чем дольше он слушал, тем больше хмурилось его лицо. Закончив, он повернулся к Насте, молча стоявшей рядом и с испугом смотревшей на все это.
— Плохо дело у твоей тетки. Дыхание очень плохое. Боюсь, как бы не было воспаления легких да пневмонии. Я, конечно, выпишу лекарство. В больницу бы её, да сама знаешь, там сейчас военный госпиталь. Раненых класть некуда, а все везут и везут.
Как только врач ушел, Настя, быстро одевшись, побежала в аптеку. Было уже сумеречно, и пока она добежала до аптеки, стемнело. Какая-то женщина, повесив большой замок на двери, уже защелкнула его. Настя в испуге закричала:
— Подождите, пожалуйста, мне лекарство надо!
— А мне домой надо. У меня ребенок один дома. Раньше надо было приходить.
— Да не могла я раньше. Врач только что выписал рецепт. Ну, пожалуйста, откройте аптеку. У меня тоже сын дома с больной теткой. Ей очень плохо. Ну, пожалуйста.
Громко вздохнув в темноте, женщина принялась отпирать дверь. Войдя в аптеку, она включила свет и повернулась к Насте:
— Ну, давай, что там у тебя?
Настя подала рецепт и удивленно посмотрела на аптекаршу, которая оказалась молодой женщиной примерно одних лет с Настей.
— Ой, а я думала здесь тетка какая-та.
— Что, так плохо выгляжу?
— Да нет, в темноте-то не видно, — оправдывалась Настя.
— Да ладно, все мы сейчас красавицы писаные. Давай рецепт. — Посмотрев рецепт, она быстро нашла в своих ящичках какие-то таблетки и порошки, подала Насте. — Здесь еще микстура выписана, завтра зайдешь, где-то к обеду. А у тебя что, правда сын дома? Сколько ему?
— Годик вот только исполнился.
— А у меня дочка, тоже полтора годика всего-то, а вот одну оставляю дома. Тебя как звать-то?
— Настя.
— А меня Ирина. Муж на фронте?
Настя молча кивнула.
— И мой тоже. — Ирина тяжело вздохнула. — Ну ладно, завтра приходи. Побежали по домам, а то моя, наверное, вся искричалась одна.
Когда Настя вернулась домой, Толик, устав плакать, уже спал на полу, свернувшись калачиком. У Насти слезы навернулись на глаза, но, сдержав себя, она переложила сына на кровать и хорошо прикрыла одеялом, подоткнув края. Напоив тетю Варю лекарствами и приготовив для нее питье на ночь, она наконец-то прилегла сама.
Всю ночь тетя Варя, хрипло дыша, кашляла. Настя вставала то к ней, то к Толику, урывками засыпая, чтобы снова вскочить к больной тетке или успокоить сына, пока тот не заснет. Утром, накормив сына и напоив тетю Варю чаем с малиной, Настя побежала на работу.
Прошло несколько дней. Тетя Варя добросовестно, молча пила все таблетки, порошки, что давала ей Настя, приходила соседка тетя Дарья, приносила какие-то отвары, но больной лучше не становилось. Настя снова бегала к врачу. Тот, осмотрев тетку, только развел руками. И только тут до Насти стало доходить, что тетя Варя может умереть. Ей стало страшно. Ведь она может остаться совершенно одна с годовалым сынишкой. Как жить-то?
А от Васи так и не было ни одного письма. Где он, что с ним? Жив ли? Неизвестность пугала и в то же время как-то успокаивала её. Раз похоронки не было, значит, жив.
Ночью тете Варе стало совсем плохо. Она уже не кашляла, а дышала чуть слышно, с хрипом. Настя видела, что она задыхается, натирала ей грудь медом, поила отваром, но улучшения не было.
Всю ночь Настя металась по дому, не зная, что и предпринять. Под утро задремала, сидя на стуле, как вдруг что-то разбудило её. В комнате стояла тишина и только за занавеской мирно посапывал Толик, да не слышно было тяжелого дыхания тети Вари. «Спит», — подумала Настя, хотела встать посмотреть, но сон сморил её, и она, успокоенная, заснула.
Разбудил ее Толик. Проснувшись, он стоял в кроватке и хныкал потихоньку. Не включая свет, Настя взяла его на руки и подошла к кровати, на которой лежала тетя Варя. Какая-то неестественная бледность покрыла её лицо. Приложив руку ко лбу, Настя резко отдернула её. Лоб тёти Вари был ледяным от холода. Включив свет, Настя в испуге наклонилась к тётке и резко отпрянула, чуть не уронив сына. Тётя Варя не дышала, и мертвенная бледность уже покрыла её лицо. Без сил Настя опустилась на стул и зарыдала.
Два дня пролетели в похоронных хлопотах. Хорошо еще, что в нарсуде тетю Варю хорошо знали, все-таки много лет проработала, помогли, заказали гроб, да председатель где-то лошадь выпросил. Насте на эти дни отгул дал, чтобы проводить тетю Варю в последний путь.
Вернувшись с похорон, Настя, покормив Толика и уложив его спать, уселась рядом и задумалась. Как жить дальше? От Васи так и не было ни одного письма. Настя умом понимала, что ничего хорошего ей ждать не надо, но сердце сопротивлялось, не хотело понимать, все еще продолжало надеяться на что-то.
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Зима сорок третьего года, как и все амурские зимы, была студеная и ветреная. В январе морозы доходили до сорока градусов, а иногда и ниже. В доме стоял холод: дров уже давно не было, гортоп не работал. Уголь выдавали только госучреждениям и госпиталям.
Когда во дворе было порублено и сожжено всё, что могло гореть, Настя в отчаянии полезла на крышу сарая, в котором когда-то тетя Варя держала курочек и поросенка. Уже второй год сарай пустовал, и Настя решила разобрать его на дрова. Взяв топор и приставив лестницу, она полезла на крышу, решив начать разборку сверху. Соседка, её ровесница, Маруся, увидев это, подошла поближе.
— Настя, ты чего это на сарай полезла? — полюбопытствовала она.
— Ой, Марусенька, замерзаем мы. Все сожгла, что можно было, даже табуретки в доме порубила на дрова. Ничего не осталось. Вот сарай разберу, думаю, до конца зимы дотянем.
— Погоди, спустись-ка вниз, я тебе кое-что скажу.
Когда Настя спустилась вниз и подошла к соседке, та заговорщицки огляделась и тихо сказала:
— Пойдем ночью с нами. Мы с бабами по ночам ходим за углем.
— За каким углем? — Настя непонимающе смотрела на неё.
— Да за обыкновенным углем. На гортоп ведь привозят уголь. Днем разгружают вагоны, а ночью там никого нет, кроме сторожей. Вот мы там под вагонами подползем и набираем в мешки.
— Так вы же воруете уголь? — Настя с ужасом посмотрела на Марусю.
— Да, воруем, а иначе замерзли бы уже давно. Смотри, подруга, я тебя не принуждаю, но подумай о ребенке. Замерзнешь ведь со своим пацаном. Еще только конец декабря, вся зима впереди.
Настя растерялась. Она никогда в жизни не брала ничего чужого, а тут залезть на государственный склад.
— А если поймают? — вслух подумала она.
— Да не боись, подруга. Мы уже несколько раз лазали туда. Сторожа спят ночью. Так пойдешь с нами или нет?
Настя в отчаянии кивнула.
— Ну, вот и хорошо. Жди. Где-то в полночь я приду за тобой. Калитку не закрывай да мешок приготовь.
Вечером, накормив Толика и поиграв с ним, Настя уложила его спать, закутав в одеяло. Долго сидела в темноте, иногда подходила к старым часам-ходикам и вглядывалась в циферблат. Время тянулось медленно. Толик тихо посапывал во сне, и Настя сама прилегла на кровать, не раздеваясь и боясь уснуть. Уже полузасыпая, услышала тихий стук калитки и вскочила с постели. Быстро накинув телогрейку, повязав платок и надев валенки, Настя взяла мешок, приготовленный с вечера, и, тихо закрыв дверь, вышла во двор. На улице стояло несколько женщин. Присмотревшись, она узнала Марусю и еще трех соседок, другие женщины были незнакомы ей.
— Пошли, бабоньки! — чуть слышно скомандовала одна из них.
Тихо передвигаясь, одна за другой, цепочкой женщины пошли в сторону станции. Дойдя до железнодорожного полотна, зашагали по шпалам. Маруся повернулась к Насте и вполголоса сказала:
— Иди за мной и нигде не сворачивай.
— Тяжело же по шпалам идти.
— Зато снег не скрипит, пути-то расчищают, а по снегу нас за версту услышат.
Так они дошли до гортопа. Настя, вся дрожа от волнения и страха, передумала все самые страшные мысли. Она первый раз в жизни шла на воровство, но, вспомнив о холодной избе, о сыне, закутанном в одеяло, и о том, что завтра будет совсем нечем топить печь, что их ждут долгие месяцы морозной зимы, немного успокаивалась.
Подошли к большим воротам, через которые составы с углем заходили на территорию гортопа для разгрузки вагонов.
— Пригибайся и ползком лезь под ворота, — прошептала ей Маруся. — На той стороне тоже не поднимайся, иначе заметят. Ты все поняла? Тогда ползи за мной, — шепотом скомандовала Маруся.
Оказавшись по другую сторону ворот, Настя боялась даже громко дышать. Хорошо, что далеко ползти не пришлось. Рядом со стоящими вагонами в темноте высились горы угля: черного, жирного, блестевшего даже в полной темноте, спасительного угля.
— Все, дальше не надо. Нагребай в мешок, — обернувшись к ней, прошептала Маруся.
Держа одной рукой мешок, другой Настя нагребала в него уголь, прислушиваясь, как в темноте, тихо, как мыши, женщины скребли рукавицами, набирая свои мешки. Ей все казалось, что вот-вот раздастся громкий окрик сторожей, и она, замирая от страха, переставала грести уголь.
— Ты что остановилась? — прошептала Маруся. — Давай быстрей набирай мешок, уходить надо.
Назад ползти было трудней. Тяжелый мешок приходилось волоком перетаскивать по шпалам. Только за воротами, встав на ноги, Настя почувствовала, как дрожат руки и ноги то ли от напряжения, то ли от страха. Маруся подошла к ней.
— Ну как, Настюха, жива или померла от страха? — тихо спросила она.
— Ой, правда чуть не померла. Страшно ведь.
— Ничего, привыкнешь. Давай помогу закинуть на спину, да идти надо.
Взгромоздив кое-как с помощью подруги мешок на спину, Настя пошла по шпалам назад. Шли молча. Слышно было только, как бабы сопят от напряжения. И лишь выйдя на дорогу, женщины расслабились. Сбросив тяжелые мешки на снег, они повалились рядом, отдыхая и подшучивая друг над другом.
После первого похода за углем Настя приободрилась. В доме — тепло, значит, зиму проживет. В течение зимы она еще несколько раз ходила по ночам на склады гортопа. Уже не боялась, не дрожала, как в первый раз. Единственное, что ее всегда беспокоило — это то, что Толик оставался ночью дома один. Вскоре и эта проблема разрешилась.
Однажды она встретила на улице Ирину, девушку из аптеки, где она когда-то покупала лекарства для тети Вари. У той тоже муж был на фронте, и дома оставалась маленькая дочь, ровесница её Толика. Ирина пожаловалась Насте на то, что в доме не осталось ничего деревянного: ни стола, ни табурета — все сожгла. Настя возьми да и расскажи ей, где она берет уголь. Предложила Ирине тоже пойти с ней ночью на промысел за углем.
— Страшно, — испуганно проговорила Ирина. — А вдруг поймают?
— Не поймают, — убеждала ее Настя. — Убежим. Там сторожа все старички хромоногие, они и бегать-то не могут. Пойдешь с нами?
— Наверное, пойду. Только куда мне дочку девать.
— А никуда. Будем по очереди ходить. Одна идет за углем, другая сидит с обоими детишками, а в следующий раз наоборот. Согласна так?
— Конечно.
— Ну и хорошо, да и мне теперь спокойней будет за Толика.
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В конце февраля сорок четвертого года неожиданно закончились ночные походы за углем.
В одну из ночей, как всегда, пробравшись под воротами гортопа, женщины, тихо ступая по шпалам, подошли к вагонам, стоящим под выгрузкой. Пригнувшись, полулежа, все стали осторожно нагребать уголь в свои мешки. Неожиданно, как яркая молния в ночи, включился свет прожекторов и раздались громкие голоса. Но ни яркий свет, ни грозные окрики: «Стой! Стрелять буду!» не остановили женщин. Все бросились врассыпную. Побросав свои мешки с углем, женщины что есть духу помчались к выходу и, не останавливаясь, ныряли под большие ворота.
Насте было жалко бросать мешок и, замешкавшись, она не успела даже подняться с колен, как чьи-то сильные цепкие руки схватили её и приподняли с земли.
— Ага, попалась, воровка!
Бросив мешок, Настя прикрыла лицо руками, ожидая, что сейчас её начнут бить. Но охранники, поставив ее на ноги, повели к себе в сторожку, подталкивая в спину и покрикивая:
— Давай-давай, топай, воровка! Сейчас узнаешь, как красть народное добро!
Тусклый свет небольшой лампочки в сторожке ослепил Настю. Ей показалось, что сейчас на неё смотрит весь мир, а она стоит под лучами прожекторов на обозрении — вот она, воровка, расхитительница народного добра, за такое и к стенке можно!
Отняв руки от лица, она увидела сидящего за столом мужчину, лица его Настя в полутьме не разглядела, да и не до этого было. Слезы так и брызнули из ее глаз.
— Дяденька, отпустите меня, — запричитала она. — Я больше не буду.
— А это ты не нам, ты начальнику охраны расскажи, — пояснили ей сторожа, те, что привели ее сюда.
— Ладно, идите, охраняйте, — не поднимая головы, дал команду начальник охраны. — Я сам с ней поговорю.
Когда сторожа вышли, начальник охраны достал лист бумаги, карандаш, посмотрел на Настю и грозным голосом спросил:
— Кто такая? Фамилия?
— Настя, Воротникова Настя, — быстро проговорила Настя.
— Чего полезла на склад? — тем же грозным голосом допытывался начальник охраны.
— Дома холодно. Топить нечем, а у меня ребенок маленький. Отпустите меня, пожалуйста, я больше не буду, — взмолилась Настя, размазывая по щекам угольную пыль со слезами.
— Все вы так говорите, как попадетесь, — проворчал начальник охраны. — Вот запру тебя сейчас в кладовую, а утром милиция приедет и быстро разберется с тобой. По законам военного времени, знаешь, сколько тебе светит за воровство государственного имущества? Минимум десятка, а то и расстрел.
Настя так и обомлела от ужаса. А как же Толик? Она упала на колени и зарыдала еще больше, умоляя отпустить её.
— Встань сейчас же! Хватит мне тут нюни распускать. Как воровать — так все храбрые, а как отвечать, так в слезы.
Он быстро вышел из-за стола и, взяв Настю под мышки, поставил на ноги. Вытирая слезы, Настя взглянула в лицо начальнику охраны, освещенному тусклой лампочкой, и опешила… Перед ней стоял Котька Дугин. Хоть и прошло уже больше десяти лет, но он совсем не изменился, только располнел слегка, видно, от тяжкой сидячей работы.
— Это ты? То есть вы? — поправилась Настя.
— Что ты тут бормочешь? — недоуменно посмотрел он на её лицо, измазанное угольной пылью и размазанное слезами.
— Вы Дугин? — опять спросила Настя.
— Да, а ты что, меня знаешь? Ну-ка, повернись к свету. — Взяв ее за плечи, он развернул Настю и посмотрел внимательно. Не узнал. — Ну-ка, иди умойся, вон рукомойник в углу.
Пока Настя умывалась, Дугин недоуменно вчитывался в ее фамилию, записанную на бумаге.
— Воротникова, не знаю такой, не припомню.
Отмыв лицо от угля и вытеревшись затертым вафельным полотенцем, висевшим на стене рядом с умывальником, Настя повернулась к Дугину.
— Что, не узнал? А когда-то обещал жениться на мне, как подрасту.
Услышав ее спокойный, не плачущий голос и взглянув ей в лицо, Дугин широко улыбнулся.
— Настя Макиенко, ты, что ли? Вот выросла-то, я и не узнал сразу. А почему Воротникова?
— Я замужем.
— Понятно. Муж-то на фронте?
Настя молча кивнула.
— Пишет?
— Нет. Как уехал, так ни письма, ни весточки.
— Понятно, — вздохнул Дугин.
— А ты чего не на фронте, а сидишь здесь? — Настя окинула взглядом конторку начальника охраны.
— А мне нельзя в армию, у меня язва желудка да грыжа. — Константин поморщился. — Думаешь, самому приятно сидеть здесь, когда все воюют? С радостью все бросил бы и ушел на фронт, да не пускают. Да ладно, что все обо мне. Как ты живешь-то?
— Сам видишь, Костя, вот до воровства дожилась. Я сама бы ни за что не полезла за этим углем, будь он трижды проклят, но в доме ничего деревянного не осталось, протопить нечем, а морозы сам видишь, какие. У меня же ребенок маленький. Голодный сидит да в холоде, плачет постоянно. Иногда такая тоска нападает, что повеситься от такой жизни.
— Всем тяжело сейчас. — Дугин вздохнул. — Но ты не расстраивайся, что-нибудь придумаем.
— Что ты придумаешь? — Настя посмотрела на него с укором. — В тюрьму меня посадишь?
— Да перестань ты. — Дугин обиделся. — Не собираюсь я никуда тебя сажать, сейчас домой пойдешь. Только скажи свой адрес, я привезу тебе угля. Немного, но экономно до конца зимы хватит.
— Ты что это, серьезно? — Настя с удивлением посмотрела на Дугина.
— Конечно, привезу. Только договоримся сразу, чтобы здесь я тебя больше не видел — это раз, и второе — никому об этом не говори. Если что, меня тоже по головке не погладят за незаконную растрату государственного имущества. Сама знаешь, уголь запрещено частным лицам давать, только госпиталям и госучреждениям.
— Костя, да я молчать буду, как рыба. Честное слово.
— Ну, вот и хорошо. Завтра вечером, как стемнеет, подвезу. У тебя во двор можно заехать?
— Да, я ворота с вечера открою и буду ждать.
Записав адрес, Дугин проводил Настю за территорию гортопа, чтобы никто не задержал ее. Выйдя за ворота, Настя опрометью бросилась домой, представив, в какой панике сейчас Ира с двумя детьми. Маруся наверняка уже рассказала, что ее поймали сторожа. И она не ошиблась. Обе ее подруги сидели в полутьме, напуганные и растерянные от случившегося. Когда Настя, рывком распахнув дверь, вошла в дом, они от удивления вскочили и разом воскликнули:
— Настя! Ты?
— Я, девчонки, я. Как видите, живая и здоровая.
— Тебя отпустили?
— Ну, раз я здесь, значит, отпустили.
— Господи! Мы так испугались за тебя, — чуть не плача, проговорила Маруся.
— Ничего, девчонки, на этот раз все обошлось.
— Ну, я тогда домой побежала. — Маруся, накинув телогрейку и повязав платок, быстро вышла из дома.
Оставшись одни, подруги стали укладываться спать. Уже лежа в постели, Ира, тяжко вздохнув, спросила:
— Ну что, подруга, как жить будем дальше? Чем отапливаться?
— Как чем? Углем, — спокойно, как будто ничего не произошло, ответила Настя.
— Ты что, после всего, что случилось, снова пойдешь?
— Нет, конечно! — Настя немного помолчала, не зная с чего начать. Она все-таки решила рассказать обо всем Ирине. — Поклянись, что то, о чем я расскажу тебе сейчас, никогда никому не расскажешь.
— Настя, что-то еще случилось? — Ирина испугалась, так серьезно Настя спросила её о клятве.
— Нет, ты поклянись, что будешь молчать.
— Хорошо, хорошо. Конечно, я клянусь тебе, обещаю, что буду молчать. Но что случилось-то?
— В общем так, подруга, если ты кому-нибудь об этом скажешь, то посадят и меня, и того человека, который нам поможет. Это понятно?
Ирина испуганно кивнула, а Настя продолжала:
— Завтра вечером, как стемнеет, мне привезут уголь. Немного, но на зиму растянуть можно будет. Там начальник охраны оказался мой старый знакомый, из нашего села, откуда я родом. Когда-то даже замуж звал. — Настя кокетливо улыбнулась.
— А что не пошла за него? — поинтересовалась Ирина, чувство любопытства уже победило страх.
— Да я еще маленькая тогда была. Он сказал, что подождет, а я вот замуж вышла, да и он, наверное, уже давно женат. Он ведь старше меня намного.
— Ну дела. — Ирина покрутила головой. — Везет же тебе. А вот что мне теперь делать? Как жить-то, чем топить?
— Как чем? — удивилась Настя. — Будешь у меня брать понемногу и носить домой. Можно днем, как с работы идешь, так заходи и набирай.
— Настя, ты это серьезно? — Ирина чуть не заплакала, растрогавшись. — Но ведь тебе же не хватит на всю зиму.
— Не тебе, а нам, — поправила ее Настя. — Ирка, да выкрутимся как-нибудь. Первый раз, что ли? А детей давай так же вместе оставлять. Когда у тебя, а когда у меня, по очереди. Им вдвоем-то веселее, чем одному в доме целый день. Договорились?
— Договорились. — Ирина растроганно обняла подругу. — Спасибо тебе, Настя, ты настоящая подруга.
— Да ладно, проживем как-нибудь. Зима кончится когда-нибудь, придет теплое времечко, так что еще погреемся на солнышке.
На следующий день Настя с вечера открыла все запоры на воротах, но створки открывать не стала, чтобы не привлекать внимания. Уложив Толика спать, уселась ждать, когда приедет Дугин. Ждала долго, даже начала сомневаться, приедет ли он вообще. Уже где-то к полуночи, когда Настя начала дремать, сидя за столом, у дома заурчала машина. Она быстро выскочила во двор и открыла ворота. Развернувшись, машина въехала задним ходом во двор и остановилась.
— Ворота-то прикрой! — приказал ей Константин, — Не ровен час увидит кто.
Пока Настя закрывала ворота, Дугин, открыв борта, взобрался в кузов и начал сам выгружать уголь. Когда весь уголь ссыпался на землю, Дугин, спрыгнув с машины, сказал Насте:
— Есть, чем прикрыть сверху?
Побежав в сарай, Настя в темноте нашла большой кусок старого брезента и, с трудом подняв его, вынесла во двор. Накрыв кучу и придавив брезент по краям большими кусками угля, Настя наконец-то перевела дух.
— Ой, спасибочки тебе, Костя. Теперь я не пропаду, перезимую как-нибудь.
— Ну что, Настюха, чайком напоишь?
— Конечно, чай на плите еще горячий. Зови шофера, пусть тоже попьет с нами.
— Нет, ему нельзя. Пусть возвращается побыстрей.
Отправив машину и закрыв ворота, Дугин смело вошел в дом и огляделся в полутьме тусклой лампочки.
— Хорошо живешь, вон электричество есть. А полгорода без света сидит.
— А наша улица от железной дороги, потому нам и не отключают. Садись, сейчас чаю налью. Только у меня без сахара да и хлеба нет.
— Ничего, и так сойдет. Наливай!
Прихлебывая чай, Константин оглядывал скудное жилище Насти.
— Да-а, небогато живешь.
— А с чего богатеть-то, все на рынок снесла, что можно было. Если бы вещи не продавала, так и с голоду бы померли. Ну а ты как живешь? Женат, дети есть?
— Да, есть и жена, и дети. Вот только жена какая-то хворая попалась, все болеет. Может быть, ты пригреешь, приласкаешь?
— Перестань, Костя. — Настя испугалась даже. — Ты что, рехнулся? У меня муж есть.
— Да где ж он твой муженек, если за три года ни одного письма, сама ведь говорила.
— Ну и что, может, он воюет в таких местах, откуда писем не пошлешь.
— Ладно. — Константин поднялся. — Пойду я, а ты жди своего. Как устанешь ждать — позови.
— Костя, да как ты можешь такое говорить, — возмутилась Настя. — Это при живой-то жене?
— А что толку с нее, я же тебе говорю: болеет она. Ну, прощевай. Не мерзни. Если что, заходи. Помни, никому ни гу-гу про уголь, да еще бабам скажи, чтобы больше не лазали, мы охрану усилили по ночам.
Лежа в постели, Настя все думала, как же ей прикрыть такую кучу угля, чтобы никто не видел. Долго не могла заснуть, но так ничего и не придумала.
А морозным зимним утром за нее это решила природа. С утра повалил большими хлопьями снег и прикрыл толстым пушистым слоем кучу угля, превратив ее в обыкновенный сугроб.
Через несколько дней как-то вечером на огонек к Насте заглянула Маруся, удивилась, как у нее тепло. Настя и ей предложила брать у нее уголь. Она жалела своих подруг, таких же, как она, одиноких, горемычных женщин военной поры, которые тянули на себе и работу, и дом, и детей. Но иногда втайне по-доброму завидовала им. Вон у Ирины муж танкист, воюет и письма шлет регулярно, даже фотокарточку прислал. Маруся тоже получает треугольнички от своего Петра. Пишет он ей всегда понемногу, но часто. А Настя уже и в военкомат ходила, но и там не смогли ей ничего сказать о Васе, нет никаких сведений.
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Куча угля, привезенная Дугиным, таяла на глазах и к середине марта от нее ничего не осталось. В последний раз Настя вместе с мерзлой землей насобирала в ведро угольные крошки, дома перебрала все это руками и засыпала в печь. Прикрыла заслонку в трубе, чтобы горело помедленнее, но и это не помогло. Остатки угля быстро прогорели. Настя долго сидела с Толиком у раскрытой топки, глядя, как бегают огоньки по остывающей золе. Вскоре и они погасли. Тяжело вздохнув, Настя плотно прикрыла заслонку и, уложив заснувшего у нее на руках сына, стала сама укладываться.
Неожиданно она услышала, как слегка стукнула калитка, скрипнул снег под ногами. «Кого это несет на ночь глядя?» — подумала она, выглянув из-за занавески в окно. Какая-то тень мелькнула перед окнами, заскрипели ступеньки крыльца. Осторожно, стараясь не разбудить Толика, Настя вышла в сени, и тут раздался легкий стук в дверь.
— Кто там? — вполголоса спросила она.
— Это я, Константин. Впусти погреться.
Открыв дверь, Настя приложила палец к губам.
— Тихо, сын спит, не разбуди.
Стараясь не скрипеть половицами, Дугин осторожно прошел в дом, снял шапку, полушубок.
— Чайком-то напоишь?
— Напою, отчего ж не напоить. Только он у меня остыл, наверное. — Настя приложила руку к чайнику на плите. — Да, совсем остыл, чуть теплый.
— Что, уголь закончился? — сразу понял Константин. — Быстро ты что-то его сожгла. Или давала кому?
— Да, давала. — Настя не стала отнекиваться. — Давала подруге, у которой тоже ребенок маленький и она тоже замерзает, муж на фронте, как все. Вернее, почти как все.
Константин слегка обиделся на её слова.
— Если ты на меня намекаешь, то зря. Я же тебе говорил, что меня по состоянию здоровья не берут в армию.
— Да я это уже слышала, сочувствую, — съязвила Настя, окинув взглядом тучную фигуру Дугина.
Константин встал, взялся за шапку.
— Ладно, пойду. Я вижу, сегодня ты не в духе. А я по-хорошему пришел, хотел узнать, может, чего надо. Помочь хотел.
— Ладно, Костя, не обижайся. Настроение паршивое. Сегодня уже и землю подмела, где уголь лежал, завтра топить нечем будет. Вот оттого и злюсь, а на кого, сама не знаю.
— Зато я знаю. Не надо было раздавать уголь подружкам своим. Глядишь, и хватило бы до теплых дней.
— Послушай, Костя, что же — я буду сидеть в тепле, а моя подруга, у которой такой же маленький сынишка, будет замерзать в это время? Я не могла иначе поступить.
— А подруга твоя никому не сболтнет про уголь? Смотри, а то вместе сядем.
— Не бойся, она девка надежная. — Настя усмехнулась про себя, подумав, что Костя еще ничего не знает про Ирину, а то бы вообще запаниковал. — Чай-то будешь пить? Чего за шапку схватился?
Пока пили чай со смородиновым листом, насушенным Настей с лета, она расспрашивала Дугина, что было в селе после их отъезда.
— А что там было? Дом ваш так и стоял заброшенный. Все, что в хозяйстве было, растащили: что в колхоз, а что и так по дворам. Да, а запруду вашу прорвало в ту же ночь, как вас увезли. Ливень сильный был, вот и прорвало. Так что и озера не стало, все ушло балкой. Ну а твои где? Живы-здоровы?
— Не знаю. — Настя пожала плечами. — Я ведь не поехала с ними, осталась в городе. Работала на фабрике, потом замуж вышла и вот теперь здесь живу. Про родителей и сестру ничего не знаю, да и сейчас не до этого.
— Да-а, дела. — Константин допил чай, посидел немного, потом встал, снова взялся за шапку. — Ну, я пойду, наверное. А то, может, оставишь на ночь? — Он с хитрецой посмотрел на Настю.
— Нет, что ты, Костя, иди домой. У тебя дома жена больная, дети, а ты…
— Ну, ладно, ладно. Понял все. Пойду я. Завтра вечерком не ложись спать, может, уголька подвезу, если получится, конечно. У нас сейчас учет строгий.
— Не надо, Костя. Что ты из-за меня рисковать будешь.
— Посмотрим, но на всякий случай оставь ворота незапертыми, хорошо?
— Конечно, Костя, ты сам смотри. Не получится ничего, не беда. Я сарай разберу на дрова, все равно никакой живности там сейчас нет.
— Не спеши с сараем. Я все-таки попробую.
Когда Дугин ушел, Настя, заперев дверь за ним, не спеша разделась и, взглянув, как сопит во сне сын, тоже легла спать.
На другой день Настя весь вечер просидела с незапертыми воротами и только далеко за полночь не раздеваясь заснула, так и не дождавшись Дугина с обещанным углем. А в доме уже было так холодно, что изо рта шел пар, как на улице, на морозе. Не дожидаясь Константина, через день, взяв топор, Настя вошла в сарай и осмотрелась. Когда-то здесь тетя Варя держала поросят и курочек. Теперь же здесь выветрился даже запах от животных. Жалко было ломать такой крепкий сарай. Она все еще надеялась, что вот вернется ее Вася и заживут они опять, как до войны, заведут хозяйство, будет тепло и сытно. А что сейчас делать? Как дожить хотя бы эту зиму? Чем топить печь? В доме, что можно было, Настя уже давно порубила на дрова — это и лавку, что стояла в сенях вдоль стены, и две табуретки, и даже посудный шкафчик, сделанный из добротных досок. Все сгорело в этой ненасытной печи. Остались два гнутых венских стула, но их она не хотела сжигать, ведь Вася так любил сидеть на них.
Тяжело вздохнув, Настя все-таки решила разбирать сарай. Вот только с чего начать? Может быть, с крыши? Поправляя платок на голове, она нечаянно уронила тяжелый топор. Раздался звонкий стук о замерзший пол. Наклонившись за топором, Настя вдруг подумала: «А если сломать пол? Здесь же очень толстые доски, их надолго хватит. А Вася вернется и новые полы постелит».
Первые удары топора, как удары колокола, прозвучали в сарае. Но от толстых плах, затвердевших на морозе, только мелкие щепки отлетели, как брызги от удара по воде. Потюкав немного топором, Настя поняла, что так ей ничего не добиться. Кое-как нашла щель между досок, плотно пригнанных одна к другой. Воткнув лезвие топора в щель, она попыталась приподнять хоть одну доску, но и это ей не удалось. В отчаянии Настя начала бить топором в каком-то исступлении. Мелкие щепки летели в разные стороны, били в лицо, но она продолжала стучать и стучать топором, пока на месте небольшой щели не образовалась широкая дыра, куда могла войти ладонь. Но доска так и не шелохнулась. Тогда Настя сходила за большим и тяжелым ломом. Воткнув его плоской стороной в образовавшуюся дыру, она всем телом налегла на лом и вдруг почувствовала, как заскрипели выдираемые гвозди. Доска оторвалась от балки, и Настя, не удержавшись на ногах, вместе с тяжелым ломом упала на пол. Несмотря на то, что она больно ударилась при падении, душа ее ликовала от сделанного. Оторвав доску полностью, Настя выволокла ее во двор и, положив на землю, принялась раскалывать.
Когда Настя, набрав охапку дров, вошла в комнату, Толик уже проснулся. Он вылез из кроватки и, подойдя к порогу, стоял и тихо плакал. Сбросив дрова у печки, Настя кинулась к нему.
— Ну что ты, маленький, успокойся. Сейчас печку затопим, тепло будет.
Сунув ему в руку маленький сухарик, она принялась растапливать печь. Наколов лучин, Настя уложила их в печи, сверху положила несколько поленьев и подожгла. Огонь, как бы нехотя, стал разгораться, постепенно набирая силу, перекинулся на дрова, и вот уже заполыхали поленья, уложенные в топке. Дверцу печи Настя не закрывала, чтобы тепло побыстрей поступило в дом. Толик, перестав сосать сухарь, уставился на огонь и завороженно смотрел на пламя, пожирающее дрова, добытые с таким трудом.
Дугин появился только через неделю. Извиняясь, он долго объяснял Насте, как трудно сейчас стало с углем, каждая тонна на строгом учете.
— Да ладно. — Настя отмахнулась от его объяснений и извинений. — Как видишь, не замерзли, выжили.
— Чем топишь-то? — поинтересовался Дугин, видя, что в доме тепло.
— Сарай начала разбирать. Все равно живности никакой.
— Ты уж, Настюха, не обижайся на меня. Ну, никак сейчас не получается. А на следующую зиму я тебе заранее угля привезу. Вот отопительный сезон закончится, и не будет такого контроля, как сейчас.
— Да не переживай ты, Костя, до следующей зимы еще дожить надо. А там, глядишь, и война закончится, слышал, как наши наступают по всем фронтам. Скорей бы уже война кончилась, да Вася мой вернулся.
— Все еще ждешь? — удивился Дугин.
— А как же. Похоронки ведь не было, значит, вернется Вася, — уверенно ответила Настя.
— Ну, жди-жди, — усмехнулся Константин.
После ухода Дугина Настя загрустила. Все валилось из рук, ничего не хотелось делать, и только Толик вывел её из этого состояния. Проснувшись, он вылез из кроватки и, подбежав к матери, уткнулся ей в колени. Настя наклонилась к нему и, прижавшись, прошептала: «Ничего, сынок, дождемся мы своего папку. Вернется он, непременно вернется».
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С приходом теплых весенних дней уже не надо было топить эту прожорливую печь, каждый день махать топором и тяжелым ломом, растаскивая сарай по бревнышкам да по досточкам. Настя понимала, что впереди их ждет еще одна холодная и голодная зима, поэтому надо бы засадить огород, да нечем, все давно съедено. Купить семенной картошки было не на что: на рынках за деньги уже давно ничего не продавали, а только меняли продукты на вещи. Настя еще зимой почти все снесла на базар, обменивая на продукты. Правда, оставалось еще одно красивое ярко бордовое с белой оторочкой платье, подаренное ей Василием, когда они только поженились. Настя все берегла его, не надевала, но и на базар не несла, да уж, видно, пришел срок и этому платью.
В воскресенье, утром, она надела его, расправила перед зеркалом, оглядела себя и, вздохнув, сняла. Завернув платье в старую газету, сказав Толику, что скоро вернется, Настя ушла на базар. Повесив платье на руку, она прошлась вдоль рядов, где продавали картошку. Ходила она недолго. Одна из торговок сама окликнула её:
— Девушка, постой-ка. Что это у тебя такое красивое? Ну-ка, покажи.
Настя подошла к ней и протянула платье. Женщина, сняв его с руки, приложила к себе.
— Ну как?
Соседка, стоящая рядом с ней, тут же толкнула ее в бок.
— Бери, Кирилловна, тебе очень пойдет.
Женщина посмотрела на нее, спросила у Насти:
— Что хочешь за него?
— Картошки бы мне.
— Тебе поесть или для посадки?
— Не знаю, — замялась Настя. — И есть хочется, и посадить бы немного.
— Ну, ты губу раскатала. Да за это платье больше чем полведра картошки тебе никто не даст.
— Не надо ничего мне. Отдайте платье. — Настя протянула руку, но женщина остановила её. Было видно, что платье ей очень понравилось.
— Погоди, не горячись. Ладно, насыплю я тебе ведро целое и научу, как можно и съесть его, и посадить на огороде.
— Как это? — Настя удивленно посмотрела на женщину.
— А вот так. — Торговка взяла в руку картофелину. — Смотри, видишь глазки больше с одной стороны?
Настя кивнула.
— Ну, так вот, срезаешь с этой стороны кожуру как можно толще и садишь ее. Если глазков много, то можно и разделить на две части, а остальное съедаешь. Только срезанную часть с глазками окуни в древесную золу, чтобы не загнила.
— Правда так можно? — неуверенно переспросила Настя.
— А как же иначе. Я почти всю войну так делаю.
— Спасибо вам. — Настя пересыпала картошку к себе в мешок и поспешила домой.
Первое, что увидела Настя, открыв дверь, — голодные глаза сына. Он с надеждой смотрел на мешок, что мать принесла с базара.
— Сейчас, мой маленький, сейчас я тебя накормлю. Подожди немного.
Набрав из печи холодной золы в большую миску, Настя взяла несколько картофелин и, внимательно осмотрев их со всех сторон, срезала толстый слой, там, где было много глазков. Окунув в золу срезанной стороной, она положила их в корзину. Оставшуюся большую часть картофелины, тщательно отмыла и, не срезая кожуры, поставила на плиту. Растопив печь, Настя уселась рядом и стала ждать, пока картошка сварится. Когда в кастрюльке закипело и по кухне пошел такой запах, что слюнки потекли, Толик стал поглядывать на печь и спрашивать, когда же наконец-то они будут есть.
Прошло много лет, но Настя всю жизнь, как великое лакомство, помнила вкус этой картошки. Толик глотал, почти не пережевывая, закрыв глаза от блаженства.
Через два дня, перекопав огород, Настя посадила срезы картошки. Посадила со страхом: а вдруг не прорастут кожурки?
Как-то роясь в чулане, Настя нашла оставшиеся от тети Вари какие-то семена, разложенные по маленьким кулечкам, свернутым из газеты. Не зная, где что, она все равно рассадила по огороду эти семена. Лишь бы все это было съедобным. На отдельной грядке посадила немного гороху. Еще раньше, зимой, Настя обменяла на базаре большой кусок марли, что дала ей Ира, на стакан гороха. Горох сварила для Толика, разделив его на несколько порций, а вот несколько горошин оставила, чтобы весной посадить.
В начале лета появилась молодая крапива, и Настя стала варить зеленые щи. С теплом стало сытней и веселей. Как-то прибежала Маруся и позвала Настю в лес.
— Бери своего Толика и пошли в лес. Там сейчас дикий лук да чеснок вырос. Наберем про запас, насолим.
Так, за всеми заботами и хлопотами о хлебе насущном и пролетело жаркое лето.
Где-то в середине июля у Насти в доме появился Дугин.
— Ну что, Настюха, как живешь-то?
— Как видишь, еще не померли. А у тебя как?
— У меня все хорошо. Я сейчас назначен директором гортопа, так что не боись, в эту зиму не замерзнешь. Где-то на днях завезу тебе целую машину угля. Так же вечерком, попозже.
— Спасибо, Костя. Только что это ты так о нас заботишься?
— Свои ведь односельчане. Я же после смерти родителей, когда приехал в город, так никого из знакомых не было. Все чужие, и обратиться не к кому. Так никого и не встретил за эти годы. Вот только ты одна — как память о старой жизни.
— Но у тебя же есть жена и дети.
— А, это потом уже было. А пока не женился, тяжко пришлось, пока освоился. Ну, а сейчас, как видишь, уже директор, — не удержался и прихвастнул Дугин.
— Ну да, пока все мужики воюют, ты себе и местечко теплое подыскал, — съязвила Настя. Но увидев его обиженное лицо, вздохнула: — Ладно, Костя, не обижайся на меня. Просто я устала ждать своего Васю. Скорей бы уж война закончилась.
Дугин не обманул. Где-то через неделю, поздно вечером, когда Настя уже уложила Толика спать и сама собиралась укладываться, она услышала шум подъехавшей машины. Сразу смекнув, что это Константин, она выскочила во двор. Распахнув створки ворот, Настя выглянула на улицу, не видит ли кто, что ей уголь завезли. Дугин рассмеялся.
— Не боись, Настюха. Я тебе уголь завез на законном основании.
— На каком еще таком законном основании? — не поняла Настя.
— Да разрешили выписывать населению по одной тонне угля.
— Но здесь же целая машина. — Настя с испугом посмотрела на Дугина.
— Ну и что, я тебе тонну выписал, а загрузил столько, сколько надо. Или я не директор гортопа? — Дугин покровительственно положил руку Насте на плечо. — Теперь не пропадешь. На всю зиму хватит.
Когда выгрузили весь уголь, Дугин перед отъездом сказал:
— А чтобы подружки не перетаскали твой уголь, скажи им, чтобы пришли и выписали по тонне. Лучше сейчас, летом, а то зимой будет строже, да и народу нахлынет столько, что не пробьешься. Только пусть меня найдут и скажут, что от тебя. Я тогда им по домам развезу, пока эта «колымага» на ходу. — Он постучал по капоту машины. — Ну, прощевай, как-нибудь заскочу вечерком. Чаем напоишь?
— Ну, конечно, Костя, что ты еще спрашиваешь. Заходи в любое время.
Закрыв ворота, Настя не стала ничего убирать во дворе, а сразу пошла спать.
Наутро она накрыла кучу угля брезентом, прижала его большими кусками, чтобы ветром не снесло и, не утерпев, побежала сначала к Марусе, а потом к Ирине, чтобы сообщить им приятную новость.
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Наступил сорок пятый год. Судя по сводкам с фронтов, война уже приближалась к победному концу. Но от Василия так и не было вестей. Настя еще несколько раз ходила в военкомат, делала официальный запрос, но так ничего вразумительного не услышала. Лишь весной сорок пятого года получила официальную бумагу, где было написано, что рядовой мотострелковой роты Воротников Василий Иванович пропал без вести. Эта запись в извещении пугала её и в то же время вселяла маленькую надежду, что, может быть, Василий еще жив.
Наконец-то настал день, когда пришла долгожданная Победа и фронтовики стали возвращаться по домам. Вернулся Иринин муж, веселый танкист, вернулся Марусин Петр, весь израненный, но живой.
Настя понимала, что её Вася уже никогда не вернется, но продолжала ждать. Каждый день, проходя мимо вокзала, она с тоской поглядывала вокруг, провожала все проходящие эшелоны, вглядываясь в каждый вагон, в каждое лицо проезжавшего солдата. Прибегала домой, прижимала сына к груди, шепча ему, а может быть, и себе: «Вот подожди еще немного, вернется наш папа, обязательно вернется». Но пролетало лето, потом осень. Уже вернулись солдаты с японской войны, а от Васи так ничего и не было. Она все еще продолжала верить в его возвращение, пока однажды Толик не спросил ее, глядя прямо в глаза своим детским чистым взглядом:
— Мама, а нашего папу немцы убили?
Уверять сына, что отец вернется, Настя больше не могла, но и не было сил сказать правду, в которую сама же не хотела верить. Молча обняв сына и прижав к себе, она поняла, что успокаивать себя и его больше нет смысла. Дети войны взрослеют быстро, и ее Толик уже сам все понял в свои неполные пять лет.
В начале осени Настя зашла в гортоп, чтобы выписать немного угля на зиму. Помня, что Дугин обещал помочь с доставкой, она решила зайти к нему и узнать, возможно ли это. Подойдя к двери с табличкой «Начальник гортопа», она неожиданно оробела и остановилась в нерешительности, слушая громкие голоса, доносившиеся из кабинета. Неожиданно дверь открылась и оттуда выскочил человек, весь взъерошенный, но с сияющими, довольными глазами и бумагой в руке. Он забыл даже дверь закрыть за собой, и Настя осталась стоять перед открытой дверью в кабинет начальника. Ее вывел из оцепенения веселый голос Кости Дугина:
— Настюха! А ты что здесь стоишь? Заходи!
Выйдя из-за стола, Константин подошел к ней, взял за руку и завел в кабинет. Усадил на стул и сам сел рядом.
— Я так давно тебя не видел, забегался что-то, замотался. А ты какими судьбами сюда? Ах да, что я спрашиваю, ведь зима на носу. Наверное, угля надо выписать? — спросил он, заглядывая ей в глаза.
— Спасибо, Костя. Я уже была у вас в бухгалтерии и выписала. — Настя показала ему накладную.
Взглянув в бумажку, Костя удивился:
— А что так мало выписала?
— А разве можно больше? — удивилась Настя.
— Конечно, не война же. — Дугин подумал немного. — Оставь эту бумажку мне, а вечерком, после работы, я завезу тебе уголь на нашей машине.
— Но ты же говоришь, что можно больше выписать, — Настя опять протянула руку.
Константин рассмеялся.
— Да нагружу я тебе сколько надо, не волнуйся. Или я здесь не начальник?! — не удержавшись, прихвастнул он.
— Хорошо, Костя, я буду ждать вечером.
— Только я приеду в конце рабочего дня. Мне сейчас нельзя поздно возвращаться, у меня же двое детей дома.
— А жена?
— Она умерла еще летом. Я сейчас сам с детьми управляюсь. Вот такие-то дела. Ну а как у тебя? Про мужа ничего не слышно?
— Нет, — Настя покачала головой. — Сказали, что пропал без вести, и все.
— Значит, уже не вернется, война-то закончилась. — Дугин вздохнул. — Не повезло тебе, Настя.
— Значит, не повезло. — Настя усмехнулась. — Многим не повезло за эти четыре года войны.
— Ничего, Настюха, не горюй, не пропадешь.
За зиму Дугин несколько раз наведывался к Насте. Приходил просто так вечерком, после работы. Пил чай, расспрашивал про житье-бытье, рассказывал о своей доле вдовца с детьми. Первое время делал намеки, что пора бы и Насте подумать о своей жизни, потом как-то напрямую предложил ей выйти за него и объединить их семьи. Сначала Настя и слушать об этом не хотела, но к весне задумалась сама. Что же ей теперь, всю жизнь одной куковать? В конце концов она согласилась с Дугиным.
В тот же день вечером он появился у нее со своими двумя детьми, девочкой и мальчиком уже школьного возраста. Испуганно поглядывая на Настю, они топтались у порога, не решаясь снять верхнюю одежду.
— Вы что, меня испугались? — удивилась Настя. — Ну-ка, быстро раздеваться — и за стол. Не ужинали еще?
— Да не успели мы. — Дугин замялся. — Я только с работы, и сразу к тебе пошли.
— Понятно. Быстро мыть руки — и за стол, — скомандовала Настя.
Усадив Костиных детей, Настя посадила рядом и своего Толика. Наложив всем по полной чашке пшенной каши, сдобренной подсолнечным маслом, Настя вручила каждому по ложке и усмехнулась: «Ничего себе семейка».
Дугин достал из кармана бутылку с водкой.
— Ну а мы, Настя, отметим этот день. Приготовь что-нибудь закусить.
Пока дети уплетали кашу, Настя слазила в подполье, достала немного квашеной капусты, соленых огурчиков. В свое время голод научил ее садить огород и заготовлять овощи на зиму, вот уже вторую зиму она не бедствовала.
Отправив детей в комнату, Настя быстро собрала на стол, поставила два стакана и вздохнула:
— Вот только хлеба мало, почти все детям скормила. Завтра карточки отоварю.
— Ничего, — успокоил ее Константин. — Завтра я тебе свои карточки отдам. У меня рабочая карточка да две детские, иждивенческие. Проживем.
На следующий день после работы Дугин собрал дома кое-какие вещи, свои и детей, и перевез все это к Насте. Немного смущаясь, переступая с ноги на ногу, он подвел Настю к зеркалу и попросил:
— Закрой глаза на минуту, у меня подарок тебе есть.
Прикрыв глаза, Настя замерла, чувствуя, что Константин вешает что-то ей на шею.
— Подожди, не открывай глаз. — Он поправил что-то и радостно скомандовал: — Смотри!
Когда Настя открыла глаза и глянула в зеркало, она обомлела от неожиданности. Вокруг ее шеи обвивалось, голубея бирюзой… бабушкино монисто, когда-то подаренное ей матерью. Она ведь тогда, когда их выселяли из родительского дома, так и не успела достать его из сундука.
Работая в нарсуде, Настя успела познакомиться со многими документами, в том числе и по раскулачиванию, где говорилось, что половина имущества достается тому, кто донесет властям о врагах народа. Так вот кто, значит, написал донос на ее родителей! Николка Дугин, этот пьяница и лентяй, не привыкший сам работать, а живший только за счет других.
— Откуда у тебя это монисто? — спросила Настя с каменным лицом, глядя прямо в глаза Константину.
— Тебе что, не понравилось? — не понял он.
— Я спрашиваю, откуда оно у тебя? — повторила Настя свой вопрос, повысив голос.
— Настя, ты что? Эти бусы подарила моей покойной жене моя мама.
— А у неё откуда? Ты хоть знаешь?
— Да нет, как-то не задумывался. Наверное, отец подарил.
— Может быть. Только где он взял это?
— Наверное, купил.
— Это твой отец-то купил? На какие шиши? У него, кроме как на водку, и денег-то не было.
— Настя, я ничего не понимаю. Тебе что, знакомы эти бусы?
— Вот что, Константин, это монисто моё. Мне его подарила моя мама, а ей подарила бабушка, а вот как оно к вам попало — это вопрос. Хотя теперь мне все ясно, кто написал донос на мою семью и по чьей милости я осталась одна скитаться по белу свету. Я хорошо помню, как твой папаша бегал и суетился больше всех, когда нас выселяли, ведь ему половина нашего имущества отходила как доносчику.
— Настя, но я же ничего не знал, — растерялся Константин. — Честное слово, я не знал.
— Ну да, ты же маленький был, — съязвила Настя. — Тебе же всего семнадцать лет было, и ты не понимал, почему твой папаша тащил все из нашего дома, когда мы выезжали. Небось сам помогал ему, я же помню, ты с ним был в тот день. У-у, доносчики! Сволочи вы со своим папашей. Ну и что, богатыми стали, как нас выселили?
— Да нет, пропил все отец. Недели две пьянствовал, пока все не спустил. — Константин стоял, опустив руки в растерянности, и боялся взглянуть Насте в глаза.
А Настя вспомнила все. Вспомнила тот день, когда их выселяли, как бегал по усадьбе Николка Дугин и радовался чему-то, вспомнила Настя, как осталась одна. Где сейчас отец, мать, сестренка? Вспомнив все это, она опустилась на стул и заплакала. Константин подошел к ней, хотел успокоить, но она так обжигающе взглянула на него, что он отодвинулся от нее подальше.
— Уходи, — тихо проговорила Настя. — Видеть тебя не могу.
Дугин не стал спорить, объясняться. Он молча начал одевать детей и собирать вещи. Пока он собирался, Настя немного успокоилась. Собрав детей, Константин остановился у двери.
— Ну, мы… это… пойдем.
Настя подняла голову и посмотрела на них. Дети стояли испуганные и какие-то жалкие, не понимая, что происходит. Им не хотелось уходить из этого дома, где так вкусно пахнет, где они почувствовали какую-то заботу о себе, и вдруг… все кончилось. Почему? Они смотрели на тетю Настю, не понимая, почему они должны уходить, они же ничего плохого не сделали.
У Насти, глядя на детей, испуганно жавшихся у порога, вдруг защемило сердце. Она поднялась со стула, подошла к детям, обняла обоих, прижала к себе.
— Ладно, оставайтесь, чего уж там. Дети не виноваты, что у них дед такой… да и папаша хорош тоже. Дети не должны из-за этого страдать. Раздевайтесь, будем жить вместе.

Эпилог

Прошло еще несколько лет, пока разрешили разыскивать родственников репрессированных в 1930—1940 годах. Настя тут же подала заявление в розыск на родителей и сестру. Долго ходила по различным инстанциям, делая запросы в архивы. Конечно, помогло то, что она работала в нарсуде: зачастую требовали официальный запрос, что она сама и делала.
Наконец-то пришел тот день, когда ее поиски увенчались успехом. Держа в руках маленькую бумажку, где указывалось, что Макиенко Никита Васильевич проживает в селе Киселевка Ульчского района. Не откладывая дела в долгий ящик, Настя тут же села и написала письмо. Подробности о своей жизни она все еще боялась писать, больше расспрашивала отца и мать, как они жили эти годы. Написала, что очень хочет их увидеть и попробует скоро приехать.
Долго ждала ответ, но как-то вечером раздался стук в дверь. Когда она открыла её, за порогом увидела отца. Постаревший, слегка сгорбившийся, он больше походил на деда Василя, чем на того батьку, которого Настя помнила.
Зайдя в дом, отец долго вглядывался ей в лицо, ища родные черты той тринадцатилетней девочки, которую они, спасая, вынуждены были оставить одну в Благовещенске.
— Папа… — Настя не выдержала и заплакала, уткнувшись ему в плечо.
Никита Васильевич осторожно дрожащей рукой гладил ее по плечам, по спине.
— Настя, доченька, прости нас, — почему-то просил прощения он.
— А мама, Полинка где? Что с ними? — Она заглядывала отцу через плечо, как будто они стояли у него за спиной.
— Мамы нет, умерла уже давно, а Полинка жива и здорова. Замужем, в Комсомольске живет.
Горько и обидно стало Насте, что так и не увидела мать. Она ведь так скучала по ней. Иногда, проснувшись ночью, даже разговаривала с ней, советовалась о чем-то. А оказалось, что её уже давно нет в живых. Настя села и заплакала от обиды и бессилия, что ничего уже нельзя вернуть. Одна радость, что отец жив, только постарел сильно, да сестренка жива и здорова.
В тот вечер просидели допоздна. Настя коротко поведала о себе, о своих скитаниях, упуская неприятные подробности той жизни, что ей выпала. Никита Васильевич рассказал, что сначала их отправили на прииск Ключи. Первую зиму жили в землянке, строиться не разрешали. Мама сильно простыла, долго болела. На следующую зиму построили дом, но мать это уже не спасло, вскоре она померла. Отец проработал на прииске до самой реабилитации, да так и остался там. Заработал неплохую пенсию и переехал в Киселевку, что на Нижнем Амуре. Научился сапожничать, теперь ремонтирует обувь всей деревне, пользуясь уважением односельчан.
— А что про дядю Матюшу слышно, про его семью? — спросила Настя, ожидая услышать хоть что-то хорошее. Но отец разочаровал ее своим ответом.
— Ничего не знаю про них. За все время ни одного письма, ни одной весточки. Я уже писал запросы на розыск, но так до сих пор ничего неизвестно. Знаю только то, что увезли их тогда куда-то на Зейские прииски. — Отец тяжело вздохнул, задумался, потом тихо произнес: — Ты уж прости нас, дочка, что тебя тогда оттолкнули. Мы хотели как лучше, мы ведь совсем не знали, куда нас повезут и что там будет. Знали только то, что куда-то на край света. А выживем мы там или нет, никто этого не знал.
— Что ты, папа, я не в обиде. Вы ведь тогда спасали меня. Никто не виноват, что мы так жизнь прожили, время такое было. Хотя нет, я ведь знаю, кто на нас тогда донос написал.
— Да я и сам догадываюсь. — Отец кивнул на притихшего Константина. — Небось без его папаши тут не обошлось?
Настя молча кивнула, а Никита Васильевич, как бы подытоживая весь разговор, сказал:
— Что поделаешь, жизнь прожита. Где-то не так, как хотелось, но я не жалею ни о чем. Внуков дождался, надеюсь, что у них все будет хорошо, им не придется скитаться по белу свету. Главное в этой жизни — трудиться на совесть, где бы ни пришлось, а работящий человек нигде не пропадет. В старину говорили: и всяк, живущий на земле, есть путник.

Андрей Васильевич Кривошапкин
Голец Тонмэй
Роман


Вступление. Древняя легенда

Поет игривая речка Тонмэйчэн. Стоит забыться на миг, вслушаться в пение бегущей воды, и можно разобрать, о чем эта песня.
Поет она в разное время года по-особому: то весело и задорно, словно ликуя и радуясь жизни, то тревожно, будто опечалена чем-то, то с глубокими вздохами, как при ненастье или тяжкой болезни. Не зря же говорят, что любая река жива, что у нее живая душа. Она веселится и грустит вместе с переменами во Вселенной. В начале лета, когда тополиные леса и тальниковые рощи по обоим ее берегам одеваются в нежный зеленый наряд, а поляны покрываются ярко-пестрым цветочным ковром, речка Тонмэйчэн словно превращается в юную девушку-ламутку дивной красоты.
Когда на бездонном синем небе сияет яркое солнце и теплыми лучами ласкает серебристую гладь воды, речка Тонмэйчэн шаловливо переливается сверкающими изумрудами на быстрых перекатах.
Вода ее прозрачна, будто хрусталь. В глубине, под обрывами, среди причудливых, отшлифованных до удивительной глади камней, называемых ламутами «сата», видны темноспинные хариусы…
Свое начало речка берет у подножия могучего Гольца Тонмэя. Это он, как любящий отец, благословил свою дочь на долгий путь. Кочевые ламуты с незапамятных времен нарекли ее Тонмэйчэн. Она несет миру весть о славном Гольце Тонмэе, который во все времена спасал кочевой народ ламутов от голодной смерти.
Как поется в древней легенде, в былые века, начало которых никто не помнит, в этих местах простиралась бескрайняя тундра. Не было ни деревьев, ни тальников, ни даже карликовых кустов. Одни голые снежные сопки и бесконечные белые равнины.
Кочевники питались рыбой, ловя ее в окрестных озерах.
Жил среди них удачливый охотник по имени Ламут. Кочевал он по всей тундре от одного озера к другому. Зимой путешествовал очень далеко, по богом забытым местам, о которых даже и не ведали его сородичи. Возвращался с богатой добычей, привозя оленину, сохатину и вкуснейшее мясо уямкана — снежного барана. Никто не мог сравниться с ним в охотничьей удаче. Только он один мог выдерживать дальние кочевки в погоне за сокжоем или сохатым. Отовсюду к нему тянулись сородичи, чтобы кочевать вместе с ним по необъятной тундре. Так образовался небольшой, но крепкий народ.
Охотник Ламут славился еще и тем, что умел предсказывать погоду, знал, когда ожидать сильных дождей или снежных буранов.
Еще он умел лечить больных травами, листьями и ягелем. Угадывал судьбу, будто знал, что и с кем случится, кто и когда уйдет из жизни. Но чаще всего он изгонял болезни без всяких трав и листьев. При этом не говорил, а просто пел и этим таинственным пением исцелял больных.
Ламут жил в уединении, чуть в стороне от илуму сородичей. Когда вечерняя мгла накрывала стойбище, от его жилища доносилось тихое пение. Сородичи слушали и, светлея душой, засыпали.
Ламут говорил людям о том, что однажды он незаметно исчезнет, и предупреждал, чтобы те не искали его зря, ибо при всем старании не найдут. Предсказывал, что со временем их жизнь неузнаваемо переменится, что среди них появится сильный, смелый вожак, который спасет их от неминуемой гибели. А весь народ будут называть его именем — ламутами.
Однажды случилось то, о чем предупреждал Ламут. Он исчез, будто растворился в воздухе. Люди с надеждой ждали его возвращения, но тщетно. Старики говорили, что Ламут ушел на небеса…
Люди словно осиротели. А однажды нагрянула беда. В озерах вдруг исчезла вся рыба. Начался голод. Один из охотников по имени Чируни сторонился остальных родичей. Далеко от стойбища облюбовал он себе одно безымянное озеро, в котором еще водилась рыба. Чируни никому о нем не поведал. Часть улова, ни с кем не делясь, съедал сам, а остаток прятал. Все видели, как в озерах исчезает рыба и как худеют люди, но почему-то один Чируни оставался прежним, ничуть не страдая. И тут пришла новая беда. Озера стали высыхать.
Среди родичей силой, ловкостью и удачливостью выделялся молодой охотник Бэргэни. Он один без устали носился по безбрежной тундре в поисках рыбных озер. «Не может же рыба исчезнуть повсюду! — думал он. — Я непременно найду такое озеро, где рыбные косяки плескались бы от берега к берегу. Сам погибну, но спасу других».
Однажды Бэргэни в самом дальнем озере поймал крупных хариусов и поспешил к стойбищу, чтобы накормить сородичей. И тут он заметил вдали человека. Неизвестный копошился у берега под сопкой. Бэргэни решил выяснить, чем так увлечен этот человек. Он тихонько подкрался к незнакомцу и увидел, что тот ест рыбу, одну за другой. И тут он признал своего сородича Чируни.
— Ты что тут делаешь?! — воскликнул Бэргэни.
Чируни, застигнутый врасплох, затрясся от страха и закрыл голову руками, ожидая удара Бэргэни.
У ламутов существует древний обычай, передаваемый из поколения в поколение: никогда не забывай ближнего своего. Первым делом вспомни о нем и накорми, только потом заботься о себе. Бэргэни с малых лет впитал эту заповедь. Этот главный завет спасал северных людей, поэтому не погибли они и научились делиться друг с другом…
— Ты совершил большой грех. Дух озера не приемлет жадности. Так вот почему рыба тает, словно снег на солнце!.. Ты своей жадностью обрек на голодную смерть всех своих сородичей, Чируни… Вот о ком оказывается говорил небесный Ламут. Он ведь предупреждал нас! — с досадой молвил Бэргэни. Повернулся и пошел прочь.
Мрачное предсказание не заставило себя долго ждать. Рыба пропала совсем. Как ни старался Бэргэни, рыба не ловилась. Исчезла она и в том озере, где втайне лакомился Чируни. Удача случалась редко. Люди делились последним. Не забывали и Чируни. Они знали, что без их поддержки Чируни погибнет. Ведь бескорыстие у таежных детей матери-природы в крови…
Однажды Бэргэни, стоя на берегу самого дальнего озера, увидел гигантскую черную птицу, низко летящую над тундрой. Никогда в жизни не встречал он такой страшной птицы, у нее были огромный острый клюв и жуткие круглые глаза. Бэргэни заметил в ее когтях человека с длинными черными косами. Недолго думая, Бэргэни выхватил из-за спины лук, натянул тетиву и пустил стрелу. Стрела вонзилась в черную птицу, та выронила свою жертву и, тяжело взмахнув огромными крыльями, исчезла за горизонтом. От взмахов ее крыльев поднялся такой сильный ветер, что даже вода в озере стала выплескиваться на берег, а Бэргэни едва устоял на ногах. Он подбежал к упавшему человеку и отпрянул. Перед ним лежала девушка дивной красоты, она была без сознания. Он осторожно поднял ее на руки и понес к стойбищу.
К счастью, девушка оказалась жива. Она была совсем не похожа на кочевницу. Так они поняли, что где-то на земле есть другая жизнь и другие люди. А девушка, очнувшись, заговорила вдруг на их родном языке. Тогда сородичи окружили ее заботой, стали лечить травами, и девушка потихоньку начала выздоравливать. Однажды она назвала их ламутами.
— Я знала Ламута, вашего покровителя, — сказала она. — Теперь вы все будете зваться — ламуты.
Когда она поправилась, то кочевала вместе с ними. И тогда ожили все озера. Рыба в них заиграла. Девушка рассказала, что Дух окрестных озер осерчал на ламутов за то, что один из них пожадничал, думая только о себе, когда остальные голодали. Но Дух озер простил их, видя милосердие остальных, ведь ламуты не прогнали жадного сородича, а наказали того своей добротой. Девушка особенно благоволила к Бэргэни. Она поведала о том, что его имя не ламутское. И действительно, ведь Бэргэни помогал любому, кто проезжал по здешним местам. Однажды люди, говорящие на другом языке, побывали в этих краях и, пораженные меткостью охотника, стали звать его Бэргэном. Так прижилось это новое имя.
Как-то раз девушка, оставшись наедине с Бэргэни, сказала:
— Подошло мое время. Право, загостилась я у вас. Бэргэни, ты добрый человек. Я жила среди вас, как дочь, окруженная добротой и любовью. Знаешь ли ты, что ваши предки жили в лесах и охотились в горах? В награду за мое спасение и вы в скором времени станете жить лучше. Вас будут окружать леса и горы, защищая и радуя. Главная скала будет называться Тонмэй. Уямканы не пробегут мимо Тонмэя, всякий раз останавливаясь возле него. От Тонмэя возьмет начало красавица речка. Вы станете сытно жить в окрестностях кормилицы-скалы и обретете свое счастье.
Наступил вечер. Ламуты долго сидели у очага, слушая девушку. Говорили про обыденное: как прошел день, скоро ли переменится погода, что надо сделать завтра. А наутро девушка исчезла. Все поиски были тщетны. В тревоге прошел день. Наконец, с наступлением ночи ламуты улеглись спать. А поутру не узнали привычную местность и не на шутку перепугались. Страх обуял их души… заплакали женщины, а следом и дети. Стар и млад, будто сговорившись, кинулись в чумы и попрятались под шкуры. Им казалось, что вот-вот на них обрушится небо и сама земля перевернется… Куда делась бескрайняя тундра и многочисленные озера? Их нигде нет, будто испарились. Вместо них вокруг шумят густые леса, зеленеют цветастые луга, а за ними высятся горы с ледяными шапками на макушках… Среди гор выделялся могучий Голец с темным испещренным ликом. У его подножия с радостным журчанием струилась маленькая речка. Удаляясь от Гольца, она ширилась и грохотала на всю округу. Только тогда потрясенные ламуты поняли, что у них погостила сама дочь Духа земли, покровителя охоты.
Прошло время. Человек ко всему привыкает быстро. Так было и с ламутами. Как и предсказала необычная девушка, ламуты стали жить припеваючи. Снежный баран непременно останавливался у Гольца Тонмэя. В лесных чащобах пасся сохатый. Со стороны холодного студеного моря приходили стада диких сокжоев…
Голец Тонмэй возвышается над всеми окрестными горами, которые, как рассказывается в ламутской легенде, считаются его детьми. И тянутся эти горы гряда за грядой далеко-далеко на север. Сколько помнят вьюжные ветры, свободно гулявшие в суровые зимы по острогам ближних и дальних снежных вершин, сколько ласкает с ранней весны и до поздней осени щедрое солнце эти бесконечные леса, цепи неприступных скал и неисчислимые ряды распадков, столько по ним кочевал небольшой, но крепкий народ ламутов. Никто не знает, сколько снега выпало и растаяло за это время. Разве что знают об этом величавые горы — вечные спутники и свидетели рождения и смерти ламутов на пути непрестанных кочевий.
Вот что поведала древняя ламутская легенда о зарождении той земли, по которой с давних седых веков и поныне кочуют герои этой книги.

Глава первая. Противостояние

…Истинный ламут тот, кто вечно кочует
по таежным тропам и горным перевалам
и черпает силы у седых гольцов.
Ламуты – древнейший народ.
По большому счету, их немного.
Зато у них несгибаемый кремневый дух.
Гордые и сильные, честные и справедливые,
они никого не подведут.
Никогда.


Андрей Кривошапкин

— Ичээни-и! — летит над тундрой звонкий женский голос.
Белозубая улыбка осветила загорелое лицо молодого ламута. Он повернул голову в сторону холма, у подножья которого виден конусообразный чум, покрытый потемневшей ровдугой.
«Айсач заждалась меня, — радуясь, подумал ламут. — Пора к вечерней трапезе…».
Это был глава молодой ламутской семьи Ичээни.
— Иду-у! — крикнул он в ответ.
Начал было потрошить рыбу на берегу, но, услышав зов жены, запихал в старый мешок из рыбьей кожи жирных омулей. Днем, расставив сети, долго ходил вдоль берега протоки реки Колыма. «Рыбы много. Коли удачно порыбачить, будем вялить и коптить», — думал он, следя, как темноспинные рыбины теснятся в глубине водоема.
Ичээни вернулся к своим сетям. Сел в утлую лодочку, обтянутую рыбьей кожей, и медленно стал двигаться вдоль сети, вынимая из ячеек добычу. Подобрав весь улов, молодой ламут быстро собрался и скорым шагом двинулся к чуму.
— Айсач, гляди, сколько рыбы?! — Ичээни опустил на траву тяжелый мешок.
— О, гудей[72] Ичээни! Я так и знала, что вернешься с уловом! — радостно всплеснула руками Айсач.
На траве постелили выделанную замшевую шкуру и на нее вывалили всю рыбу.
— Помой руки и идем пить чай, — ласково позвала Айсач.
— А где Тонмэй? — оглядываясь, спросил Ичээни. Он сразу заметил отсутствие сына.
— Пошел к оленям…
Загорелое лицо Ичээни озарилось улыбкой. «Сын мой… Пускай учится быть самостоятельным», — подумал он и сказал:
— Я помню, мой отец улыбался, когда я, сам как рукавица маленький, не отходил от оленей… Он пра… — на полуслове запнулся.
В это время горящие угли зловеще затрещали. Айсач вздрогнула и глянула на мужа. Ичээни уставился на угли, посмотрел на Айсач. «К чему этот синкэн?[73]»
— Чую, что-то неладное случилось с твоими родственниками… — неуверенно произнесла жена.
Ичээни умолк и задумался, жена тоже притихла. Помолчав, Ичээни встал и вышел из чума. Присел на каменный валун и тяжело вздохнул. Подумал об отце: «Дух огня подал тревожный знак. Что там с отцом? Он всегда был крепким и сильным…» Он подумал об Айсач, вспомнил, как часто сбываются ее слова… «Однако Дух огня мог подать сигнал и по другому случаю. Необязательно отец…» — Пытаясь успокоить себя, Ичээни гнал дурные мысли. Он поднялся с валуна и зашагал в сторону синеющих вдали сопок. За ними пасутся олени. Тонмэй должен быть там. Он несмышленыш еще, сам с ноготок, а от оленей не отстает. Куда они повернут, туда и малец следом. За ним самим глаз да глаз нужен.
Пока шел по кочкаристой мари, вспоминал первую поездку с отцом. Будто это было недавно, представил безбрежные снежные просторы в окрестностях большого ламу[74], скованного ледяными торосами. Таежные ламуты часто в погоне за стадами диких сокжоев на оленьих упряжках добирались до ледяного ламу.
Ему по душе необъятная снежная ширь, ослепительная белизна снежного покрова, голые холмы, тянувшиеся друг за другом вдаль на восток. Очень скоро Ичээни, любознательный юноша, запоминающий все, что видели его глаза, полюбил бесконечную цепь этих заснеженных сопок. В них под снежным покровом таился сочный ягель. И это не все. Очень скоро молодой охотник понял, что эти сопки надежно защищают все живое от снежных бурь. А самое главное, тучные стада диких сокжоев облюбовали их окрестности. Откуда было знать юному ламуту, что сокжои приходили сюда, в таинственное царство сопок, с давних, незапамятных времен.
Всем сердцем и душой юноша Ичээни полюбил этот суровый, но добрый, по сути, безбрежный край снега и льда…
Мысль за мыслью, как паутины оленьих следов, потянулись воспоминания. Ичээни, теперь уже зрелый охотник, мысленно оглянулся назад и подробно вспомнил прожитое.
Вспомнил, будто это было недавно, как ездил с отцом к берегам бескрайнего северного ламу в погоне за стадами сокжоев…
Добрая улыбка осветила загорелое лицо молодого ламута. Перед его мысленным взором предстала милая Айсач, которая перевернула всю его жизнь.
А начиналось все так…
* * *
…Отец Ичээни, старец Гургули, слыл удачливым охотником. Он был крупного телосложения, сильный и выносливый. Пуще глаз берег верховых оленей. При кочевке или выезде на охоту часто их менял. Старался подолгу идти пешком, ведя за собой верхового оленя. Так он привык с молодых лет. И своим сыновьям привил бережное отношение к ездовым и вьючным оленям. «Больше ходите своим ходом. От этого не убудет ваша сила, а наоборот, станете крепче и выносливее, — часто повторял он. — Зато ваши олени сохранят силы…»
Старец Гургули в каждую зиму уезжал на долгую охоту к заснеженным берегам ледовитого ламу. Брал с собой одного или двух сыновей и еще кого-либо из сородичей. Старца манили дикие сокжои. Захватывающая охота на них пленила его с тех давних лет, когда он был молодым и ловким.
В таежных массивах, ближе к тундровым пастбищам, давно облюбовал он укромные места, где строил крепкие лабазы. Ремонтировал их каждую осень вместе с сыновьями. Это оправдывалось в охотничьей жизни. Порою охота удавалась. Бывало, всю добычу разом и не перевезти до стойбища. Тогда туши добытых сокжоев оставляли на лабазах, вывозя их в течение зимы. Делились со всеми сородичами. Зато домашних оленей не забивали на пропитание. Их берегли, как могли. Когда олени паслись рядом, ламуты были спокойны и уверены в завтрашнем дне. Так они жили долгие годы.
Гургули в отношении сыновей был в меру суров. Словесными нравоучениями не утруждал себя. За них ничего не делал. Сыновья, как он думал, сами всему должны учиться, наблюдая за ним.
Ичээни, с одной стороны, привык видеть отца всегда спокойным, порою надменным, немногословным и неулыбчивым, уверенным в себе и мужественным. Ему, молодому охотнику, хотелось походить на отца. Порою юноша ловил мимолетную улыбку отца. Правда, не очень-то понимал подлинную суть отцовской улыбки при его извечной суровости.
Однажды поздней осенью, когда вся земля притихла под тяжестью снега, старец Гургули вновь отправился к ламу. С ним поехали сыновья Ичээни, Гякичан и молодой сородич Дэгэлэн Дэги. К поездке готовились основательно. Подобрали сильных, выносливых оленей. Ехали долго.
Когда добрались до устья реки Инди, решили дать отдых оленям. Поставили чум. На следующее утро встали на широкие лыжи, обтянутые лосиным камусом и отправились осматривать охотничьи угодья, заодно выясняя, много ли сокжоев тут обитает… Ради них забрались в этакую даль. Вначале держались вместе. Но когда вдали показалась гряда белоснежных сопок с бесчисленными распадками, охотники остановились. Старец Гургули распорядился разъехаться по двое и обследовать местность. С собой Гургули взял старшего сына Ичээни, а Гякичан с Дэгэлэн Дэги направились в другую сторону.
* * *
…Широкие лыжи, обтянутые лосиным камусом, не тонули в глубоком снегу. Впереди шел и торил путь Ичээни. За ним — отец. Поднялись на сопку и, присев на снег, стали осматриваться вокруг. То здесь, то там заметны следы. Сразу стало ясно, что тут паслись небольшие косяки сокжоев.
Вскоре старец Гургули почувствовал сильную усталость. «Это годы мои дают о себе знать. Слабею, силы постепенно покидают меня», — с грустью подумал он, следя за ловкими движениями сына. «И я когда-то был таким же, как Ичээни. Не знал усталости. А теперь, видно, сыновьям становлюсь в тягость», — подтрунивал он над самим собой.
День прошел быстро. Выскакивали из-под ног пугливые зайцы. Поднимались с шумом стаи куропаток.
Старец Гургули все примечает. «Стало быть, по близости сокжоев нет, коли зайцы, да куропатки так близко подпускают к себе человека», — думал старец. Он помрачнел, ведь приехал в этакую даль, чтобы запастись олениной, а не любоваться всякой мелочью.
Кое-где, в основном на распадках, старец Гургули с Ичээни встречали небольшие косяки. Те вели себя осторожно.
— Эти сокжои почему-то пугливы, — чуть слышно пробормотал старец и краем глаза глянул на сына.
Ичээни, будто ждал отцовских слов.
— Ама, видно, до нас тут поохотились другие охотники и напугали сокжоев, — сказал он.
Больше сокжоев они не встретили. День подходил к концу. Воздух заметно густел. Начало смеркаться.
Вдруг отец присел на снег и подал знак сыну. Ичээни подскочил к отцу. Концом посоха старец указал вниз, в долину. Там стояли два чума, струился сизый дым, на привязи к нартам толпились олени.
Старец Гургули вглядывался в чумы. Затем бросил на сына тревожный взгляд и стал пятиться назад. Сын без слов понял отца. Обеспокоенность старого охотника передалась и ему. Отъехав подальше, старец Гургули остановился. Опустился на корточки и тихо проговорил:
— Мне показалось, что это хэеки[75]. Если это так, то скажу тебе, сын мой, нам будет очень туго. Как нам быть?!
— Ама, хэеки тоже люди. И у них, наверно, семьи, дети, старики, — проговорил Ичээни.
Старец Гургули в ответ ничего не сказал. Только пристально глянул на сына. По всему было видно, что старый ламут одобрительно воспринял его слова. «Не заметил, как сын мой Ичээни вырос. Ты только посмотри, как он ответил на мои слова?! Совсем, как старый ламут, проживший долгую жизнь… Да, он прав. Кто бы это ни был, они тоже люди, как и мы. Надо подъехать к ним с миром, а там все прояснится. А если встретят как врага?! Нас только двое… Жаль сына. Ему еще жить и жить вместо меня… Как же быть?» — такие мысли вертелись в голове старца Гургули.
Ичээни замер в ожидании слов отца.
— Как же нам быть, Ичээни? — наконец, спросил отец.
— Может, спустимся к ним, ама?
— Предлагаешь спуститься к ним?! А если нас убьют?
— Голец Тонмэй оградит нас от этого, — сказал Ичээни.
— Наш Голец Тонмэй далеко от нас… Впрочем, ты прав. Он нас в беде не оставит… Все же, может, вернемся к Дэгэлэн Дэги с Гякичаном и вместе обмозгуем, как нам быть и что предпринять? — Сомнения не отпускали старца Гургули.
— Ама, лучше сразу определим, кто они. Если враги, значит, так тому и быть. Тянуть нельзя, иначе они первыми нападут на нас.
— Толково говоришь, сын мой. Можно и так поступить… — Отец умолк и задумался, глядя туда, где в низине стояли два чума.
Ичээни ждал решения отца.
— Поступим так, сын мой. — Старец Гургули негромко кашлянул в кулак. — Мы не можем спуститься вниз к незнакомым людям. В таком случае Дэгэлэн Дэги и Гякичан не будут знать, что с нами… — В тундре люди подозрительны друг к другу. Это не потому, что они злые дикари, а потому, что кочевые люди живут замкнуто и всякий чужак мнится им врагом. — Если нас обоих убьют… Дэгэлэни Дэги непоседа, он немедля станет искать нас и угодит в ловушку. И все наши, кто остался у Гольца Тонмэя, так и не узнают, что с нами произошло. Сейчас вернемся к Дэгэлэни Дэги и посоветуемся, как быть дальше. Согласен?
— Я все понял, ама…[76]
Они повернули назад. Дэгэлэни Дэги обрадовался, когда подъехали Гургули и Ичээни.
Как подобает истинному ламуту, старец не сразу поведал о незнакомых кочевых людях.
Выпили чаю. Парни ждали, когда заговорит отец. А тот не торопил время. Видно было, как за день жажда измучила его. На вареное мясо даже не глянул.
Наконец он обвел всех взглядом и спросил:
— А как у вас, дети, день прошел? Что интересного видели?
— Сокжоя нынче что-то мало, абага[77], — заговорил Дэгэлэн Дэги.
— И мы мало их видели, — кивнул головой Гургули.
— А ведь раньше тучные стада паслись здесь, по тундре. Куда они делись, ума не приложу, — тараторил Дэгэлэн Дэги.
Он правильно сокрушается. Не в первый раз молодой ламут охотится со старцем.
— Куда они денутся? Возможно, более сочные пастбища облюбовали где-то. Тундра-то обширна, да и ягельных сопок много. Найдем их, коли с нами ничего не случится… — Старец Гургули отпил из кружки остывающий чай.
— А что с нами случится? Никто пока не болен.
Старец Гургули бросил взгляд на Ичээни, словно спрашивая: не пора ли поведать им о незнакомцах?..
Сын многозначительно глянул на отца, мол, повремени. А сам посмотрел на младшего брата и спросил:
— А ты, Гякичан, чего молчишь? Что ты увидел за день?
Гякичан улыбнулся и сказал:
— Хвостатых встретили…
Старец и Ичээни переглянулись.
…Ламуты с незапамятных времен о хищном звере привыкли говорить иносказательно. Это не от трусости. Боже упаси! Этим детям матери-тайги страх неведом! Наоборот, крепости духа и удали в них больше чем достаточно. Такт и уважение ко всему живому передается им с молоком матери из поколения в поколение. К волкам относятся с почтением, отзываются о них иносказательно. Чаще называют «хогдилкан», стало быть, «хвостатый». По народному поверью, хвостатый — умный зверь, с которым можно достичь понимания.
Ламуты верили этому. Стало быть, хвостатые будут обходить стороной их оленей.
— А почему молчали? Ну-ка, поведайте, что и как было, — велел Ичээни. Отец заметно ободрился. Под седыми бровями оживились глаза.
Гякичан и Дэгэлэн Дэги, перебивая друг друга, рассказали, как встретили двух матерых волков и погнались за ними. Звери тонули в глубоком снегу, они выслеживали сокжоев, но, натолкнувшись на людей, шарахнулись в сторону и угодили в непроходимые снежные заносы. На широких охотничьих лыжах молодым ламутам не стоило труда догнать их.
— А шкуры сняли с хвостатых? — спросил старец Гургули.
Тот замялся, глянул на Дэгэлэн Дэги.
— Нет, абага. Шкуры оставили при них самих, — виновато ответил Дэгэлэн Дэги.
— Как же так! Это же ваша добыча…
— Мы не стали добивать хвостатых, абага. Правильно поступили или неправильно, я не знаю. Но в глазах самки я увидел такое страдание, какое бывает только у человека. У меня не поднялась рука…
* * *
В чуме воцарилась тишина. Каждый погрузился в свои думы. Дэгэлэн Дэги, говорливый непоседа, на этот раз задумался не на шутку. Ему мнилось, что старец порицает его за то, что он оставил в живых этих кровожадных хвостатых. «Может, я поступил неверно? Надо было в самом деле снять с них шкуры, а я пожалел их. По правде сказать, мне оправдаться нечем. Я виноват. Хвостатые теперь выберутся из снежных сугробов и будут гоняться за стадами сокжоев, а нам останутся только их следы и обглоданные останки. Неверно я поступил…» — Дэгэлэн Дэги аж вспотел от тревожных мыслей. Глянул на Гякичана. Тот безмятежно полулежал на оленьей шкуре. Дэгэлэн Дэги позавидовал его спокойствию.
Старец Гургули достал из небольшого замшевого мешочка щепотку мелко-мелко нарезанного листового табака, набил трубку. Прикурил от лучины. Кисло-сладкий сизый дымок поплыл по чуму. Дэгэлэн Дэги сглотнул слюну…
А старец, закрыв глаза, несколько раз затянулся. После протянул трубку Дэгэлэн Дэги. Тот принял трубку и тоже затянулся. Краем глаза глянул на Ичээни и передал трубку ему. Тот сделал несколько затяжек и, в свою очередь, протянул трубку самому младшему Гякичану.
Трубка вернулась к старцу. Он прикрыл глаза и, казалось, весь был окутан сизой дымкой. Молодые ламуты ждали его слов. Наконец старец вынул трубку изо рта, тщательно обтер чубук и сунул трубку за пазуху. После этого, глянув на Дэгэлэн Дэги и Гякичана, молвил:
— Вы, ребята, поступили по-людски, как наши предки. Те были истинные ламуты. Я одобряю ваш поступок. — Морщинистое как неровный ягельный склон скалистой горы, шершавое лицо его заметно оживилось. Парни облегченно вздохнули. — Жизнь ламута трудна. Случаются и безвыходные ситуации. Вам еще предстоит пройти через многое. Человеку особенно плохо, если он злой. Надобно больше опираться на добро. Расскажу вам один случай из моей молодости. Я был тогда вашего возраста… Однажды жадная росомаха замучила нас, воруя мясные запасы, оставленные на лабазах. Я решил ее поймать. Построил ловушку. Обтесал пару бревен средней толщины. Подвесил. Поднастроил язычок. Заденет его — и бревна мгновенно задавят зверька. Подложил приманки. Дело было весной, во время таяния снега. Едва я скрылся за деревьями, как услышал, что ловушка сработала.
За сутки до этого на вершине сопки попались мне на глаза матерый волчище и его подруга, молодая волчица. Как раз было время волчьего гона. Они барахтались, резвились, не замечая меня. Казалось, что они с ума сошли от избытка чувств. Во время гона волки забывают о еде и быстро истощаются.
Волки учуяли запах моей приманки и прибежали. В таких случаях волк-самец подкармливает подругу, а сам терпит… Волчица заползла под мою ловушку, и ее придавило бревнами. На ее счастье я еще не ушел далеко. Обрадовался, попалась росомаха! Подбегаю и вижу: вокруг ловушки прыгает волчище. Весь отощавший, ребра выпирают сквозь шерсть. Грызет бревна, рычит, будто рыдает. Хочет вытащить подругу и не знает, как это сделать…
Увидев меня, он поначалу рассвирепел, шерсть на загривке встала дыбом, злобно зарычал. Тогда-то я понял всю его трагедию. Он терял свою подругу. Это за их любовью я наблюдал. Вот тут-то и у меня улетучился страх перед волком.
Не стал его отгонять. Пусть рычит, сколько ему хочется. Не обращаю на него внимания. Я парень был крепкий, жилистый. Мне ли бояться тощего волка. Это он отощал от любви… Я стал оттаскивать бревна в стороны. Волк на меня не нападал, а, наоборот, отошел чуть дальше и наблюдал. Я подоспел вовремя. Волчица была еще жива. Тихо скулила. Пыталась встать, но ноги подкашивались. Тогда я сам ее приподнял и положил на снег. Всю приманку и все, что оставалось в моей котомке, выложил перед стонущей волчицей, пускай подкрепится. Самец перестал рычать, а когда я уходил, он долго смотрел мне вслед… Через неделю на этой же сопке я увидел их обоих. Почуяв меня, оба протяжно завыли…
В итоге волчица понесла. Хищники уходили прочь, чтобы их детеныши, подрастая, не навредили мне, моим сородичам и оленям. Не думайте, что волки глупые. Никогда так не думайте. Это жестокие, но умные хищники. С тех пор мы почти не видели волков. Они не убивали наших оленей. Может быть, они нас даже оберегали, не подпуская других хищников… Кто знает, может и так. Доброта — большое дело. Вы правильно поступили, что не добили хвостатых. Пусть живут. Вот увидите, они нас не потревожат…
* * *
— Скажи, Дэгэлэн Дэги, как бы ты поступил, если б мы не вернулись сегодня? — спросил старец Гургули, когда сели за вечерний чай перед сном.
Тот засмеялся и ответил:
— Решил бы, что вы задержались. На охоте всякое бывает. То ли далеко подались, то ли удачно сложилась охота. На все время уходит.
— Это верно. Всякое бывает… — согласился старец. — А потом, когда нас нет и нет, какие меры предпринял бы?
— Потерял бы сон, это точно.
— А потом?
— С утренней зарей поехали бы на поиски по вашим следам.
— Вдвоем, что ли?
— Ну да, вдвоем… Не успокоился бы, пока не выяснил причину вашей задержки.
— Так и предполагал, Дэгэлэн Дэги, что ты потеряешь покой и засуетишься, — усмехнулся старец.
— Естественно, искали бы. По следам вашим поехали бы. Любой нормальный человек в такой ситуации потеряет покой, — ответил Дэгэлэн Дэги.
— А ты как думаешь, Гякичан? — Старик повернулся к младшему сыну.
— Хорошо, когда рядом с тобой есть верная собака, — отчеканил Гякичан, зная, что собака сама повела бы их по следам отца.
— Вы оба правильно рассуждаете. — Старец улыбнулся. — Хотите услышать мое слово?
— Говори, абага. Нам интересно, — воскликнул Дэгэлэн Дэги.
Тогда старец продолжил:
— Самый добрый помощник и советчик человека, это его голова. Думающий человек скорее найдет выход и выживет. Усекли? — Парни заулыбались. Вновь заговорил старец Гургули: — Сегодня мы наткнулись на становище незнакомых людей. Самих, правда, не видали, но над чумами вился дым… Стало быть, они там…
— Они нас опередили, раньше нас сюда добрались. Так получается, абага? — спросил Дэгэлэн Дэги.
— Выходит, так.
— Так они постараются прогнать нас отсюда. Это еще полбеды. Могут расправиться с нами. — Дэгэлэн Дэги не на шутку встревожился.
— Тогда подскажи, как нам быть, Дэгэлэн Дэги? — Старец Гургули казался невозмутим. — Может быть, незаметно уйти?
— Это невозможно, ама, — подал голос Ичээни.
— А что ты предлагаешь, Ичээни?
— Нам лучше открыто поехать к этим людям, — сказал Ичээни.
«И днем сын на этом стоял. Не меняет своего мнения. Это не слабость его, скорее сила», — подумал старец, но ничего не сказал. Вместо этого повернулся к Дэгэлэн Дэги.
— А ты что предлагаешь, Дэгэлэн Дэги?
— Я за то, чтобы сначала посмотреть, как поведут себя они.
— Это дельная мысль… А ты, Гякичан, почему молчишь?
— Я слушаю старших… — нашелся Гякичан.
Отец улыбнулся. Ичээни одобрительно глянул на брата. Один Дэгэлэн Дэги засмеялся.
— Дети мои, драться с ними нам не следует. Нас мало. Они не уйдут по своей воле. А как быть? Нам бы найти с ними общий язык и охотиться вместе. Другого выхода не вижу, — уверенно молвил старец.
— Тогда поедем к ним на встречу, да? — быстро спросил Дэгэлэн Дэги.
— У тебя, Дэги, думающая голова. Да, поедем к ним.
— Все вместе? — Дэгэлэн Дэги хочется во всем определиться четко.
— Нет, поедем я и Ичээни. А вы вдвоем будете наблюдать. Мы зайдем к ним в чум. Коли не выходим наружу на своих ногах, стало быть, с нами плохо. А дальше пусть работают ваши головы. На рожон лезть не стоит. Вдвоем чего добьетесь? Только погибнете.
— А как нам быть тогда? — быстро спросил Дэгэлэн Дэги. — Вдруг с вами что случится?..
— О родных прежде всего подумаете, о детях… В случае чего, не мешкая, возвращайтесь к ним, к Гольцу Тонмэю…
Спать легли поздно ночью.
* * *
…Когда старец Гургули с сыном Ичээном подъезжали к чумам, залаяли собаки. Верховые олени не заставили себя понукать, сами поспешили рысцой. Умные животные почуяли близкий отдых.
Но никто не вышел им навстречу. Это тревожный сигнал. Обычно ламуты, кто бы ни приехал к ним, рады гостям. А тут их встречает один собачий лай.
Спешились. Верховых оленей привязали к копыльям нарт. Ослабили поперечные ремни седел. Ружья оставили при седлах. Верхние меховые дохи скинули с себя и положили на нарты. Старец Гургули чуял, что за ними следят сквозь отверстия чумов. Он медленно пошел к большому чуму. Сын Ичээни последовал за ним. Открыв тяжелый меховой полог, шагнули внутрь. В нос ударил теплый воздух и знакомый дух вареного мяса.
Внутри чума полумрак. Никого толком не видя, старец Гургули, приветствуя хозяев, громко воскликнул:
— Яв укчэнэс, дюлкан бэил?![78]
Тут произошло то, чего никак не ожидали ни старец Гургули, ни тем более Ичээни.
— Эрэк як адун?![79] Он-ко муткичим торэм долдарам![80] — громко воскликнул кто-то. — Вы ламуты?!
— Угадали. Мы ламуты от Гольца Тонмэя, — ответил старец Гургули, толком никого не различая в полумраке.
— Нам приятно видеть вас. Раздевайтесь, будьте как у себя дома, — сказал им кто-то невидимый.
Глаза ламутов постепенно стали привыкать к полумраку. Чум оказался полон народу.
Тот, кто приветствовал ламутов, был довольно пожилым человеком возраста старца Гургули. Рядом расположились молодые ламуты. Моложавая ламутка копошилась у медного котла, в котором варилось мясо. Юная девушка, судя по всему ее дочь, соскребала мездру с высохшей оленьей шкуры.
Старик вынул изо рта трубку и, обтерев чубук о шерсть мягкой шкуры, протянул ее старцу Гургули со словами:
— Мы рады вам.
Старец Гургули молча принял из рук хозяина чума дымящуюся трубку, сунул в рот и коротко затянулся. Затем с достоинством вернул обратно. Прожив долгую жизнь, он знал толк в обычаях ламутов. Он понял главное: хозяин встречает их с миром, потому с легким сердцем принял протянутую трубку.
— Мы тоже ламуты. Недавно добрались сюда, — вновь заговорил хозяин.
— Хотелось бы узнать, откуда вы приехали? — тихо проговорил старец Гургули. Он знал в лицо почти всех окрестных ламутов. А эти ему показались незнакомыми. Явно издалека.
— Мы с Колымы…
— Издалека… — Старец понял, что неспроста пришельцы добрались сюда. Он полагал, что после его слов хозяин сам расскажет, почему подались в такую даль. Но тот ничего не пояснил. «Со временем все прояснится само собой, — подумал Гургули. — А с расспросами повременим».
— Сначала познакомимся. — Старик оглянулся на своих. — Вот перед вами моя семья. Куда я, туда и они. Все мои вместе со мной. Меня зовут Кагана. С такими словами, прижав правую ладонь к груди, он слегка склонил голову. Потом кивнул на крепко сбитого парня: — Это мой сын Гидани. У нас все держится на нем. — После этих слов чуть слышно пробормотал: — Дух земли, не обессудь за мои слова. Не думай, будто я хвалю сына. Пойми меня, старого человека, правильно.
Старец Гургули понял хозяина чума: просит прощения у Духа земли, чтобы тот не осудил за похвалу сыну. У ламутов в самом деле не принято при чужих возвышать родных и близких, особенно детей. Это у них не поощряется. По их разумению это может привести к порче или сглазу.
Старик Кагана понял, что гости правильно восприняли его слова. Он продолжил:
— Это мать моих детей Кулума, — хозяин чума тепло глянул на все еще моложавую ламутку. Потом широко улыбнулся, глядя на девушку: — Моя единственная дочь Айсач.
Старец Гургули каждому слову хозяина чума отвечал поклоном седой головы. Так он демонстрировал свое уважение ко всем домочадцам.
— А эти молодые ламуты мои родственники. Вот этого зовут Онаки. — Старец кивком головы указал на лохматого парня. — Рядом с ним его младший брат Нолима. Мои верные помощники… — Кагана улыбнулся.
Он выжидающе посмотрел на гостя. Старец Гургули понял его, тихонько кашлянул в кулак и молвил:
— Меня с рождения нарекли Гургули… — Он поглядел на сына. — Это мой сын Ичээни.
Хозяин кивнул, вновь набил трубку табаком. Зажженную лучинку, поданную ему дочерью Айсач, поднес к головке трубки и затянулся. Вновь, как в первый раз, старательно обтер чубук и протянул трубку Гургули со словами:
— Покури, отец Ичээни, не торопи себя. Кури в свое удовольствие.
Глаза старца Гургули заблестели. Его давно тянуло покурить, но его опередил предупредительный Кагана.
Поговорили о сокжоях. Старец Гургули рассказал, что сюда они добрались на днях и еще не добыли ни одного. Вчера и сегодня пытались найти сокжоев. Но пока похвалиться нечем. Кое-где обнаружили с десяток, но этого мало, не стали их тревожить. И тут наткнулись на незнакомые чумы.
Старец Гургули вынул свою трубку с мешочком. Плотно набил ее табаком. Ичээни поднес лучинку. Старец молча протянул дымящуюся трубку старику Кагане. Тот, улыбаясь, принял трубку из рук Гургули и затянулся.
— У тебя табак крепче, чем у меня. Где берешь? — спросил он.
— Заезжал как-то якут-купец. С ним поторговались.
— С якутами, стало быть, торгуете?
— Бывает. Не так часто, конечно, как хотелось бы.
— Мы с якутами не знаемся. Что за люди? Можно ли с ними иметь дело? — спросил Кагана.
— Что сказать? Редко с ними видимся. Но якуты — большие торговцы. Торгуют многим. Достойные люди. Пока только это могу сказать, — ответил старец Гургули.
* * *
— Тебе не кажется, ака[81], что становится прохладно? — Гякичан, поеживаясь, повернулся к Дэгэлэн Дэги.
— Мне не холодно. Сидим неподвижно, вот и мерзнешь, — тихонько засмеялся Дэгэлэн Дэги.
— Что-то отец с братом задержались. Как зашли в чум, так и не выходят. Почему так? Как думаешь, ака?
— Мне и самому тревожно. Не нравится мне это.
— Это все Ичээни… Это он предложил идти к чужакам… — пробормотал Гякичан.
— Не осуждай брата. Ичээни прав. Прятаться не привык. Лучше сразу понять, кто они, враги или такие же охотники, как мы.
— Что происходит там, внутри чума? — переживал Дэгэлэн Дэги. — Старец нам что говорил? Ты помнишь, Гякичан? — Тот молча покачал головой. — Он сказал так: «Коли мы долго не выходим, возвращайтесь домой, к Гольцу Тонмэю». Разве ты забыл?
Гякичан продолжал пристально вглядываться в чумы.
— Ты чего молчишь, Гякичан? Нам лучше уехать отсюда, как сказал отец.
— Подождем еще немного, ака. Ведь ничего еще не ясно. Может, все нормально…
— Ты правильно говоришь, Гякичан. Пока ничего не понять. Если к врагам угодили, те долго не станут церемониться. Быстро расправятся и по следам найдут нас. Так что, ты прав, Гякичан. Вроде совсем малыш, а рассуждаешь мудрее, чем я… Подождем еще. Убежать всегда успеем.
— Я не убегу, — твердо говорит Гякичан.
— А про наставления отца забыл?..
Гякичан не ответил, только внимательно смотрел, не выйдут ли из чума отец и Ичээни.
* * *
Пока мужчины вели неторопливую беседу, женщина постелила оленью шкуру, на нее поставила продолговатый плоский стол, обтянутый рыбьей кожей. Быстро расставила кружки. Дочь аккуратно поставила посередине стола деревянный поднос с кусками вареного мяса. Мать налила в кружки чай. Дочь тут же на плоской жестяной тарелке подала аккуратно нарезанные лепешки.
От вареного мяса, только что вынутого из котла, валил пар, наполняя чум ароматным духом.
Старец Гургули глянул на сына. «Ну как ты, проголодался?» — будто спросили он. Сын не откликнулся. В это время юноша, следил за каждым движением девушки…
— Ну вот, познакомились, как нормальные люди. А теперь отведайте нашей еды. Чую проголодались, — проговорил хозяин.
Старец едва приметно плечом толкнул сына, мол, не отвлекайся, поешь, покуда предлагают.
— Отец Айсач, и ты тоже поешь с гостями, — позвала хозяйка, и старик Кагана пододвинулся к столу.
Пока едят старшие, парни ждут. Таков древний обычай ламутов. Когда в чуме гости, то все внимание им. И еда, прежде всего, подается им, причем самые лакомые куски. Детям и парням предстоит отведать еду после. Для них хозяйка оставляет их долю.
Гости поели, Гургули сразу определил, что это мясо упитанного сокжоя. Мясо мягкое, в меру жирное, отменное на вкус.
— Как по-вашему, сокжои в этих местах есть? — спросил Гургули.
— В нескольких речных долинах, кажется, обосновались. Мы их приметили. Правда, издалека. Пока с охотой повременили, чтобы раньше времени не вспугнуть, — сказал Кагана.
Старец Гургули вынул трубку и, раскурив, протянул хозяину чума. Кагана, будто ждал этого момента, с готовностью принял трубку. Покурили.
— А что скажет старина Кагана, коли мы захотим поохотиться на сокжоя с вами вместе? — подал голос старец Гургули, обращая взор на Кагану.
Кагана мягко улыбнулся и сказал:
— Холнэдь бэй торэнни — гянул бини торудэнни[82]. Дельную мысль говорите, старец. Совместная охота неоспоримо принесет нам всем удачу.
Обветренное смуглое лицо старца Гургули посветлело, он ответил:
— Хагды бэй торэнни — инэни нэринни…[83]
Кагана мгновенно уловил смысл сказанного, с улыбкой глянул на старца, словно увидел его впервые. Старец продолжил:
— Я доволен вашим ответом, почтенный отец детей…
Сошлись на том, чтобы охотиться вместе. Проводить гостей вышли сам Кагана и все домочадцы, подивились на верховых оленей горных ламутов. «Як-иси адун![84]» — восклицали они.
Отцы семейств еще раз закурили. Трубку пустили по кругу.
Ичээни незаметно посматривал на девушку. Та, казалось, не обращала внимания на молодого ламута.
Гости, которых Кагана назвал горными ламутами, с десяток шагов прошли пешком, ведя за собой верховых оленей. Ичээни придержал оленя за недоуздок, а старец Гургули легко вскочил в седло и поехал вперед.
Верховой олень Ичээни тут же крутанулся, чтобы не отстать. Молодой ламут не сплоховал, на ходу легко вскочил ему на спину.
Он не заметил восхищенного взгляда девушки.
* * *
Старец Гургули с сыновьями Ичээни, Гякичиканом и смекалистым Дэгэлэн Дэги перебрались к стойбищу колымских ламутов.
Глава колымских ламутов Кагана присматривался к чуму и нартам новых знакомцев, когда те отправились на охоту.
Зайдя в свой чум, Кагана закурил и задумался о чем-то.
Покуда глава рода думал, остальные домочадцы притихли и ждали, пока отец сам заговорит. Хозяйка чума Кулума с дочерью разложили на плоском столе вареное мясо, лепешки и разлили по кружкам крепкий чай.
— Подвиньтесь ближе к столу, дети, — подала голос мать, ласково поглядывая на детей.
Парни пододвинулись к столу. Они недавно вернулись с охоты. С ними обычно ездил сам Кагана. Но на этот раз он остался дома. Ему последнее время нездоровится. Он побаивался, как бы не разболеться всерьез вдали от родного очага. Всякое может случиться. Болезнь не станет спрашивать. Свалит нежданно.
Кагана глотнул чаю. Тихо заговорил:
— Мне показалось, наши новые соседи люди основательные. Их чум обтянут мягкими оленьими шкурами. Догадываюсь, что у них тепло. Нарты крепкие. Не сравнить с нашими.
— Ама, они же таежные ламуты. У них крепкого дерева, как на подбор, много… — Сын Гидани глянул на отца.
— Оно, конечно, так… Но я хочу сказать вот о чем. Это ребята умелые. Не всякий даже из крепкого дерева смастерит такие вещи.
— Ама, мы же всю жизнь по тундре кочуем, где деревья хилые… — вновь заговорил Гидани.
— Это верно. Поймите меня правильно, и ты, Гидани, и ты, Онаки, и ты, Нолима. Я про вас ничего худого не говорю. Хочу просто сказать, что эти ламуты сильные, достойные люди… — И парни, и мать с дочерью улыбнулись. Стало быть, они одобряют слова отца. — Ичээни крепко стоит на ногах. Движения у него быстрые, видно, ловкий парень, — вновь заговорил Кагана. — Кто-нибудь мог бы с ним побороться? — Кагана глянул на сыновей. Старик прослыл любителем устраивать оленьи бои во время гона, а также подбивать парней на борьбу. Для этого объезжал своих родичей, затевая борьбу или бег наперегонки.
— Гидани может с ним бороться, — откликнулся Онаки.
— Ты же сильнее меня! — засмеялся Гидани.
— Ладно. Будет еще время для игр, — подытожил разговор Кагана.
* * *
Совместная охота на сокжоев укрепила доверие между ламутами. Добычу делили на две семьи.
Старец Гургули задумал туши сокжоев увезти на обновленные лабазы. Житейский опыт подсказывал ему, что скоро наступит пора собираться в обратную дорогу, а все добытые туши сокжоев зараз увезти не выйдет. Однажды вечером он сказал:
— Дети, часть добычи надо бы увезти на лабазы. Дэгэлэн Дэги, возьмись-ка за это. В помощники бери Гякичана…
Кагана одобрил это решение.
— А у нас лабазов нет. В тундре нет хорошего леса, все добытое увозим с собой… — с сожалением сказал он.
— То-то у вас так много оленей, — одобрил Гургули хозяйственность Каганы.
— Правда, большая часть еще не объезжена. Приходится сразу запрягать в нарты… — улыбается Кагана. — Обратная дорога долгая. Уже все замело. Приходится заново прокладывать санный путь.
Гургули покачал головой. Он понял, колымским ламутам приходится труднее, чем им, живущим под сенью Гольца Тонмэя.
* * *
Ичээни, кажется, сам не замечает, как поневоле любуется юной ламуткой Айсач. Его поразила красота девушки. Она и хозяйка прекрасная. То с матерью готовит еду, то занята выделкой шкур или камусов, то шьет одежду. Парень ловил себя на мысли, что не встречал еще девушки, похожей на Айсач.
По утрам, когда пригоняют домашних оленей, Айсач, опережая мать, уже подманивала к себе дойных важенок и начинала дойку. В это время у важенок мало молока. Зато дойных важенок больше десяти…
…Охота на сокжоев удалась. Ламуты обоих родов состязались между собой в сноровке.
Старина Кагана за вечерним чаем с удовольствием говорил добрые слова о сыновьях старца Гургули. Восхищался их ловкостью и силой.
— Вроде и вы без дела не сидите, — говорил он сыновьям. — Каждый из вас старается не ударить лицом в грязь. Но до наших молодых гостей вам надо бы подтянуться. Я вас не укоряю. Тут, однако, есть доля и моей личной вины за то, что не подгонял вас как следует. Присматривайтесь к этому Ичээни. Как достойно себя ведет. Вот кто настоящий ламут.
Гидани тяжело сопел. Ему неприятны эти укоры. Но как не послушать отца? И оспаривать не может. Спорить с отцом не положено. Онаки молча поглядывал на брата Нолима.
Правда в том, что не только старина Кагана замечал достоинства Ичээни. И Гидани, и Онаки, и Нолима признали превосходство Ичээни. С одной стороны, им было досадно, а с другой — отдавали должное скромности Ичээни. Кажется, что он ничуть не старается показать свою сноровку и ловкость. У него все получается просто. Как и глава семьи старина Кагана, они признавали, что перед ними истинный ламут.
* * *
Ичээни в перерывах в охоте на сокжоев времени даром не терял. Изловчился ставить насты на песцов. Всякий раз без добычи не возвращался. Отец улыбался, когда сын подвешивал для «оттайки» на поперечных шестах свою добычу. На этих шестах обычно сушили одежду. В теплом чуме замерзшая добыча оттаивала быстро. Иногда он приносил по два-три песца. Дэгэлэн Дэги становился говорливее, чем обычно. У Гякичана тоже поднималось настроение. У старца Гургули глаза заметно теплели. Гякичану тоже хочется поохотиться на песца. Но отец говорил: «Коли все погонимся за песцами, то как нам быть с сокжями? Нам скоро предстоит обратная дорога. Долго добираться будем до Гольца Тонмэя. Небось все замело снегом. И дорогу кому-то придется прокладывать, и лабазы по пути ремонтировать. Пускай Ичээни один занимается ловлей песцов. Ему сподручнее. Много времени не теряет, все делает как старый удачливый охотник…» Все понимали слова старца. Парням по душе было умение старца не навязывать им свою волю, а словно советоваться с ними.
…Однажды Ичээни, по обыкновению, возвращался, объехав близко расставленные насты. Воздух постепенно густел. Это верный признак того, что подбираются вечерние сумерки. Но еще было светло. Впереди появилась гряда белоснежных сопок. Между ними заметны речки, иногда узкие, чаще пошире. Только издали, на расстоянии, сопки кажутся сплошной грядой.
Ичээни эти сопки знакомы. Охотники поднимаются на них, высматривая сокжоев.
За сопками, там, где карликовые кустарники, пасутся домашние олени… До чумов отсюда еще далеко.
Ичээни остановил верхового оленя и спрыгнул на снег. На макушке средней сопки он увидел человека. «Кто это? Может, это Гякичан? Или непоседа Дэгэлэн Дэги? Но, если это они, то почему без учага (верхового оленя)? Или это кто-то из сыновей старины Каганы поднялся на сопку?» Но Ичээни знает, что утром парни поехали по следам сокжоев…
Пока он гадал, человек покатился вниз на широких охотничьих лыжах.
Молодой охотник быстро вскочил в седло. Проехав немного, он наткнулся на косяк молодых оленей старины Каганы… А где остальные олени? Почему эти оказались тут?
Олени остановились, когда на их пути оказался Ичээни верхом на олене. Очевидно, эти молодые олени почуяли дух сокжоев, и, ведомые зовом предков, потянулись к ним…
Ичээни пронзительно свистнул, и олени, покрутив заиндевелыми мордами, повернули назад. Не давая им опомниться, охотник погнался за ними.
Впереди олени вдруг шарахнулись и, сгрудившись, остановились. Нежданно раздался голос Айсач:
— Надумали сбежать?!
Вскоре появилась и она сама. На охотничьих лыжах она обошла оленей и подкатилась к Ичээни.
— Как ты здесь оказался? Ума не приложу! — улыбаясь, заговорила она. Разгоряченная, она была еще красивее.
— А ты сама как очутилась тут, Айсач?
— Братья еще не вернулись. А я поехала наведаться к оленям, вижу: часть оленей потянулась в сторону моря. Смекнула, что молодые олени учуяли дух сокжоев и дали тягу. Поднялась на сопку и оттуда увидела их. Съехала вниз… Хорошо, что ты оказался на пути этих беглецов! Ты спас всех нас, Ичээни… Какой же ты молодец!.. — говорила Айсач.
— Погоним их домой! — откликнулся Ичээни, стараясь не поддаться чарующему голосу девушки.
— Да, ты прав, Ичээни…
— Ты, Айсач, поезжай на моем учаге, а я встану на твои лыжи. Так будет легче и быстрее.
Так они и поехали. Айсач подгоняла оленей. Ичээни не отставал…
На привале Айсач сказала печально:
— Знаешь, Ичээни, отец мой в последнее время болеет. Пока лежит снег, мы, видно, отправимся обратно на Колыму. Не знаю, выдержит ли отец дальнюю дорогу…
— Мне думается, дедушка выдюжит. Он еще крепкий.
— При вас он бодрится. А, оставшись один, все больше лежит. Сейчас за меня, наверно, переживает. Пока за этими гналась, не заметила даже, как день проходит. Поспешим, Ичээни…
Беглецы-олени копытили снег.
Ичээни пронзительно свистнул. Олени сбились в кучу и потянулись к чумам. Хотя до них еще не близко, олени чувствуют их теплый зов…
* * *
Узнав, что Гидани часть добычи собрался отвезти до перевала. Ичээни решил поделиться с отцом своими мыслями.
— Ама, как ты думаешь, если я поеду с Гидани?
— На охоту? — спросил отец.
— Нет. Гидани надумал отвезти часть добычи к перевалу. Я помогу ему.
— А что? Добрая идея. Ламут ламуту всегда помогает. Сегодня ты ему подсобишь, а завтра — он тебе. На том стоим, ради этого живем. — Старец Гургули тепло глянул на сына.
У Ичээни четверо нарт, крепких, широких. На каждые положил по четыре туши и крепко затянул кожаными ремнями. Упряжные олени рослые, с широкими торсами.
Вся семья старины Каганы провожала молодых охотников. Судя по их оживленным лицам, им по сердцу Ичээни. Юная Айсач не отрывала от него своих лучистых глаз…
У соседей олени темной масти, но невысокие. Они другой породы.
Первым выехал Ичээни. Его передовой олень, серой масти крупный вожак, с ходу пошел резво и размашисто.
…Ехали споро. Ичээни останавливал упряжку, чтобы дать оленям отдохнуть и остудить разгоряченные легкие горсткой свежего снега.
Гидани рассказывал о тех местах, где они проезжали.
— У тебя сильные олени, Ичээни, — добродушно улыбается Гидани.
Поехали дальше. Ехали долго. Наконец добрались до перевала и остановились.
— Здесь разгрузимся. Туши зароем в снег и поедем обратно, — уверенно говорит Гидани.
— А, по-моему, лучше бы, пока светло, перевалить через перевал.
— День-то проходит. Скоро смеркаться начнет, — сомневается Гидани.
— Минуем перевал… Потом и вам легче будет, когда поедете обратно всей семьей, — говорит Ичээни.
— Все замело. Сумеем ли проехать? — Гидани с опаской поглядел на ровный склон перевала.
— А потом как проедете? Вам же в любом случае не миновать этого перевала. Так ведь?
— Здесь, у подножия, чумы поставим и по частям станем перетаскивать поклажу и туши сокжоев на ту сторону.
— Много времени потеряете. Поступим так. Мы сейчас перевалим через эту сопку. Ты шибко не отставай. А что нам сумерки, да и ночь, когда обратно двинем налегке?
Бодрый голос Ичээни воодушевил Гидани. «Какой он уверенный! Сколько силы в нем…» — думает он.
Олень-вожак медленно, но уверенно стал подниматься по склону, с трудом преодолевая снежные заносы. Олень чутко улавливал по вожжам каждое движение хозяина, потому шел наискосок налево, потом постепенно вправо. Время от времени Ичээни останавливал караван, чтобы олени отдышались. Наконец поднялись на перевал. В лицо снежным зарядом ударил хлесткий ветер. Гидани далеко отстал. По свежей тропе его олени с трудом тянули нагруженные нарты.
Пока он поднимался, Ичээни, оставив караван, по снегу пошел вниз, намечая, как будет спускаться с нартами…
* * *
Над затаившейся снежной тундрой воцарилась лунная ночь. На темном небе светились бесчисленные звезды. Ночная тундра замерла. Окрестные сопки во тьме казались выше и сумрачнее. Все живое, будто околдованное силой звездной ночи, затаилось.
В чумах ламутов, несмотря на позднее время, никто не спал. Все прислушивались к ночи, не подъезжают ли парни. Но более всего надеялись на собак. Коли они молчат, стало быть, никто не подъезжает.
По подсчетам Онаки, до перевала не так далеко. Гидани с Ичээни что-то запаздывают. Может, нарты поломались. Мало ли что случится в тундре, которой не видно ни конца ни края.
Кагана лежит, тихо постанывая. Домочадцы тревожно поглядывают друг на друга, переживают. Обычно старик не обращал внимания на недомогания, все переносил на ногах. Впереди ждет долгий путь обратно на Колыму. Выдюжит ли? И парни почему-то не возвращаются…
И тут собаки залаяли. Ламуты обрадовались. Нолима не выдержал, выскочил наружу.
— Едут… Слышу скрип нарт! — воскликнул он.
Все облегченно вздохнули.
…Гидани первым делом напился чаю. Только после этого взялся за вареное мясо. Пока он утолял голод, все ждали, пока он заговорит.
Наконец Гидани отодвинул кружку. Айсач убрала плоский стол.
— Такого ламута, как Ичээни, я в жизни не встречал, — сказал Гидани. — По сравнению с ним я слаб, как ребенок. Он прошел перевал и там сложил туши сокжоев, да и остальные вещи. Невероятно, но это так. У него волшебные олени…
* * *
Утром в чум старца Гургули вошел Гидани и, глядя на старца, сказал:
— Амму эриддэн[85].
И тут же повернулся и вышел. Старец Гургули всех окинул взглядом, словно спрашивая, что могло случиться со стариком Кагана, коли отправил за ним сына?
— Иди, ама, — тихо молвил Ичээни.
Старец Гургули удивился, застав в чуме лежащего Кагана и его супругу Кулуму одних.
— Парни в другом чуме, — сказала женщина, поняв молчаливый вопрос старца.
— Какие сны снятся, друг Кагана? — спросил старец Гургули.
— Кажется, заболел, — едва слышно пробормотал Кагана. — Да еще долги прибавляются. Не смог вовремя ясак платить. Последние три года исчезли песцы и лисы. И соболь тоже давно не заметен в наших краях. Услышал, что за мной едут какие-то люди с оружием. Мы и подались в бега. Тундра обширна, не так-то просто меня поймать. Кое-какую живность тут приобрели. Мне надо вернуться и разобраться с ясаком. Хочу очиститься. Да вот вскрылась давняя болезнь. Доеду ли живым до родных мест, не знаю. Этого и боюсь больше всего. Пока живой, хочу расплатиться с долгами. Говорю про ясак. Других долгов ни перед кем у меня нет. Попросил тебя заглянуть ко мне, чтоб попрощаться. Мало ли что…
— Сильно не печалься, отец Гидани. Доедешь, куда нужно, — нарочито бодро отозвался старец Гургули.
— Я благодарю судьбу за то, что она дала возможность встретиться с тобой и с твоими детьми… Самое время нам расстаться друзьями, — сказал Кагана.
Они неплохо поохотились. Ичээни добыл много песцов. Надо знать, когда остановиться. Ламуты не любят жадничать. Стараются брать столько, сколько необходимо. Остальное пускай живет.
— Благодарю тебя, отец Ичээни, за отзывчивость, — еле слышно шепчет Кагана.
— Как же ты поедешь больной? — забеспокоился Гургули.
— Дети позаботятся. И Айсач с матерью рядом. Не беспокойся за меня.
Старец Гургули помолчал. Наконец произнес:
— Я отправлю с вами Ичээни. Он поможет вам добраться до родных мест и вернется обратно. Я за него спокоен. Не подведет парень.
Кагана приподнялся на локтях, глаза его блеснули радостью.
— Ты поступил, как истинный ламут, отец Ичээни. Я никогда не забуду твою доброту.
* * *
А у колымских ламутов в самом деле положение осложнилось. Заболел глава рода. До распутицы колымские сородичи должны вернуться к своим стойбищам у Колымы-реки. Тяжело им будет с больным добираться до родных мест. Дорога дальняя. Впереди пурга, снежные заносы, наледи, волки. Отец Ичээни предложил заболевшему колымскому сородичу помощь сына. Как-никак дорога далекая. Те с благодарностью приняли предложение старца Гургули. Сын потом сам найдет путь, ведущий к родному очагу.
Стоит тут поведать, как совпали желания отца и сына. У колымского ламута была красавица дочь. Ичээни про себя терзался сильно из-за того, что девушка из далекой Колымы овладела его сердцем. А бедный юноша без согласия отца девушки ни на что не мог надеяться.
Сам старец, отец Ичээни, тоже положил глаз на девушку. Вот кто могла бы стать хозяйкой семейного очага у его сына Ичээни. Он был впечатлен легкостью и ловкостью девушки в ведении кочевого хозяйства. Все умела Айсач: варила еду быстро и вкусно, легко управлялась с упряжными оленями, не уступала своим братьям в лове оленей маутом-арканом, хорошо ходила на лыжах и на охоте была удачлива. Чем не пара для Ичээни? Старик надумал по возможности послать свата к дальнему сородичу на Колыму. А пока посылал сына помочь довезти больного отца семейства до устья Колымы. Мудрый ламут от Гольца Тонмэя сам нашел удачный предлог для сватовства сына. Он поступил просто: отправил сына на смотрины, пусть увидят его в деле. Коли придется по сердцу, то сами поймут потаенные его мысли и сами решат отдать за него дочь…
* * *
Старец Гургули за вечерней трапезой повернулся к Ичээни и проговорил:
— Прав ли я или не прав — не знаю. За тебя решил, Ичээни, не посоветовавшись… Не обижайся.
— Ты мой отец. Как скажешь, так тому быть, — ответил Ичээни.
— Это верно. Но все же, по совести, надо бы сначала с тобой посоветоваться. Правда, тебя не случилось рядом… Вот и пришлось решить за тебя.
— Ты о чем говоришь, ама? — насторожился Ичээни.
— Старина Кагана сильно захворал. Торопится обратно на Колыму, пока есть санный путь. Но он сильно болен. Вот я и решил, чтобы ты помог им добраться до Колымы.
— Мне ехать с ними?! — заволновался Ичээни.
— Без тебя им будет трудно. Очень трудно и, как мне показалось, даже опасно. Поезжай с ними, Ичээни. Подсоби им, как можешь, — отец говорил негромко, будто сам с собой.
— Поеду, раз ты так решил, ама, — проговорил Ичээни. В эти мгновения перед его взором возник таинственный и чудный облик Айсач.
— Как мне кажется, сын мой, это знак родовой судьбы. Такое не каждому выпадает. Остальное от тебя самого зависит.
— Каждое твое слово, ама, для меня как дар судьбы. Песцовые шкуры забери, ама. Они пригодятся.
Старец Гургули промолчал. Вынул трубку, набил табаком и закурил.
— Слушай, Ичэнни, — заговорил он. — Шкурки бери с собой. Тебе они больше пригодятся, — старец вспомнил слова старика Каганы о неуплате ясака. Затем добавил: — То, что ты удачно поохотился на песца, это тоже знак судьбы. Не пытайся от него ускользнуть. Доверься ему… Кто знает, что ждет впереди? В жизни всякое бывает, лишь бы не упустить главное…

Глава вторая. Поединок

Ламут при любых обстоятельствах
хладнокровен и отважен.
Отличается редким благородством
и отходчивостью.
Мнительность и мстительность
не в его характере.


Андрей Кривошапкин

Абага знал себе цену. Не хотел уходить со своих таежных владений. Здесь ему все знакомо: каждый стланик, каждый родник в тени каменных глыб и густых зарослей, где богато растут лакомые каменки — ногли.
Зверь вольготно чувствовал себя здесь. Он был владыкой окрестностей Гольца Тонмэя. Многие собратья-медведи пытались силой отнять у него заповедные леса и густые стланиковые рощи. Часто завязывались между хищными зверями смертельные схватки за право быть полноправным владыкой тайги. Абага-медведь, от рождения крупный и сильный, не встречал себе равных. Всех соперников трепал, как хотел. Так жил вольготно и сытно, пока на его пути не повстречался отчаянный охотник. В таежном мире ничто просто так не случается. Все свыше пробуется на прочность. Тот, кто выдержит испытание, живет дальше, оставаясь хозяином таежной глухомани. Многое решает случай. Не промчись тогда мимо медведя раненый, истекающий кровью сокжой, ничего страшного не произошло бы. А тут абага-медведь не сплоховал. Легко настиг раненого сокжоя, свалил его одним ударом когтистой лапы и принялся лакомиться свежатиной. Между тем охотник настигал подранка, выслеживая по каплям крови. Это его добыча, поэтому он упорно шел по следам сокжоя, зная, что тот от него не уйдет. В полумрачном чуме его ждут с нетерпением голодные дети. Давненько не выпадало такой удачи, как сокжой. Правда, не уложил с первого выстрела. Раненый, истекая кровью, ушел… Но он его не упустит. Все равно настигнет.
Абага-медведь — ненасытный зверь. Вкусив свежую кровь и упитанную оленину, никому добычу уже не уступит. Зверь издалека почуял охотника. Зло рыча, затаился. Охотник же, всегда предусмотрительный и зоркий, лишь на секунду расслабился, хищный зверь внезапно навалился на него сзади и одним ударом раздробил череп. Так погиб отец молодого ламута Ичээни.
Растерзанного охотника сыновья нашли на другой день…
Гякичан, средний сын старца Гургули, не задерживаясь, собрался в дальний путь за старшим братом Ичээни. Повел в поводу восемь рослых верховых оленей. Или настолько торопился, или по умыслу, но с собой не взял ничего. Разве только охотничий нож виден на правом боку.
Покойный отец, будто чуял свою скорую трагическую кончину, потому говорил сыновьям: «Если со мной что-либо случится, немедленно спешите за старшим братом».
Часто меняя верховых оленей, Гякичан ехал дни и ночи напролет, забыв про сон и отдых, пока не добрался до жилища Ичээни.
Тот сердцем почуял беду, едва глянув на изможденное лицо Гякичана. Велел тому поспать, а сам стал собираться в дорогу.
Трагическая гибель отца перевернула душу Ичээни. Он поклялся непременно найти хищника и отомстить.
* * *
Вернувшись к своим родичам, Ичээни незамедлительно принялся искать встречи с абага, виновником гибели отца. Медведя таежные ламуты боготворят, потому уважительно называют «абага», или «дедушка».
Ичээни отмахнулся от слова «абага», решив про себя: зверь есть зверь, никакой он для него не дедушка, а «кяга», то есть злой шатун. Сородичи поражались смелости молодого охотника. Теперь, после гибели старца Гургули, Ичээни стал главой рода. Ламуты приняли молодого вожака.
Абага-медведь по натуре хитер, равного ему вряд ли найти среди остальных обитателей тайги. Он быстро учуял появление опасного соперника и старательно избегал встречи с охотником. Но по всему было видно, что владыка тайги принял дерзкий вызов. Хотел напасть наверняка, ждал удобного случая. Он был терпелив. Нутром чуя двуногого, торопить события не спешил. Знал, что рано или поздно двуногий дрогнет и выдаст себя. А сам-то, таежный владыка, возьмет свое… Не ошибется.
Как-то Ичээни приснился сон. Будто в его сярму-чум медленно заходит бледный седой дед. Ичээни видит его впервые. Но ему чудится, будто когда-то он видел этого деда. Дед поначалу молчал, затем тихо проговорил: «Ты пока молод, Ичээни, потому безрассуден. Проживешь под солнцем долго. Покинешь этот мир своей смертью. До этого еще далеко. Так произойдет, если послушаешь меня и последуешь моим заветам. Знаю, ты за отца жаждешь отмщения. Вот и ходишь по следам абага. Он мирный, коли его не дразнить. Для меня он как сын… Ты убьешь его, коли догонишь. Но тогда кара настигнет всех ламутов. Когда же отстанешь от него, век свой на земле проживешь достойно. Выбери одно из двух…».
Сказав так, медленно стал отдаляться и исчез, будто улетучился. Ичээни тут же проснулся. Лежа на мягкой оленьей шкуре, вспоминал увиденный сон.
Тут Айсач, спавшая рядом, потянулась и зевнула, просыпаясь. Ичээни рассказал жене свой сон. Айсач задумалась над разгадкой необычного сна. Самому Ичээни сон показался явью.
Но вот жена тихонько поднялась, потянулась к очагу. Развела огонь. У каждой женщины-ламутки всегда под рукой заготовлены кусочки засохшего жира или копченого мяса для одаривания Духа огня в очаге. Айсач покопалась в чонгале[86], вынула небольшой кусок иссохшего оленьего жира и одарила им трепетно извивающееся пламя. То встрепенулось, словно радуясь дару. Айсач зашептала. Ичээни наблюдал за ней.
Наконец Айсач легла рядом, прильнула жарким телом к Ичээни и зашептала ему в ухо:
«К тебе приходил сам Дух Гольца Тонмэя, Ичээни. Он предостерег тебя от опрометчивых шагов и велел подумать…»
* * *
Ичээни всегда знал, что лучшего места, чем Голец Тонмэй нет нигде на свете. Пока высится рядом этот могучий Голец, ничего страшного с кочевыми ламутами не случится.
Голец Тонмэй в зимнее время защищает их от снежных метелей и нещадных ураганов. Все удары он принимает на себя. Правда, в нем всегда таится опасность нежданных, всесокрушающих снежных лавин, сметающих на пути все живое и неживое. Ламуты наперечет знали опасные снежные склоны, потому обходили их стороной.
К тому же Голец Тонмэй не одинокая скальная вершина. Собою он представляет нескончаемую горную гряду, у подножия которой, словно подпирая основание Гольца Тонмэя, поднимается цепь синих сопок, манящих к себе все живое. Здесь много ягельных мест и леса. Стада диких сокжоев давно облюбовали эти дебри, они часто выходят сюда со стороны моря и остаются надолго.
У Гольца Тонмэя бесчисленное множество распадков, ущелий и горных речек. Это безмолвное белое царство на сотни километров тянется на восток. Зимой на вершинах утесов висят облака, ниже стелются по склонам белые кружева туманов, стекают вниз сверкающие панцири утрамбованных снегов.
Казалось, сам Дух земли создал это чудо для ламутов, издревле облюбовавших эти чудные места. Голец Тонмэй стал для них священным покровителем.
Сам Ичээни, после женитьбы на ламутке дивной красоты из дальнего рода, не знал покоя от гнетущей тоски по Гольцу Тонмэю. Даже Айсач своей жаркой любовью не успокоила его мятущуюся душу. Видно, дух отца позвал его к себе.
Ичээни — сильный молодой ламут. Рано или поздно он все равно вернулся бы к родному стойбищу. Трагическая гибель отца лишь ускорила его возвращение. Ведь своим умением, всем, что было в нем нужного для кочевой жизни, своим охотничьим даром он обязан ему. Старец Гургули выпестовал из него умелого ламута, ставшего удачливым охотником — надеждой и заступником не только для родни и соседей, но и для тех, кто примкнул к ним, ища спасения от напастей и голода. Неслучайно он поклялся найти того кяга-шатуна, по-разбойничьи напавшего на отца, и отомстить во что бы то ни стало. Ичээни был убежден в том, что зло не должно возвышаться над миром. Его нужно искоренять из жизни.
Он обязан со злым кяга встретиться в открытой схватке. Он — не зверь дикий, чтобы нападать вероломно. Найдет того кяга и накажет. Крепок дух Ичээни, ни на миг не допускает мысли, что таежный владыка окажется хитрее и сильнее его. Он верил, что сам Голец Тонмэй на его стороне… Его Дух поможет ему отомстить за отца…
* * *
После той ночи, когда ему приснился сон, прошло несколько дней.
Однажды на исходе дня он спускался вниз по крутому склону и заметил медвежьи следы, терявшиеся в ягельниках. Охотник был осторожен, тихо ступал, надеясь первым обнаружить зверя. А как вести себя дальше, знает только он сам. Старался двигаться незаметно, держась в тени стлаников, каменных валунов и деревьев.
Кяга, зверь изворотливый, хитрый, опасный. Возможно, из густого стланика уже и сам следит за ним. Это не пугало охотника. Коли так, пускай нападает, быстрее встретятся лицом к лицу. Лишь бы исподтишка не кинулся сзади. Ичээни напрягал слух, прислушиваясь к любому шороху. Он уже понял, медведь учуял его, зверь знает, что его упрямо преследует человек. Медведь любит эти ягодные места, здесь и спелые орехи на густых стланиках. Но торопливо уходит от любимых лакомств, чуя идущего следом охотника. Страх от неведомой и невидимой силы человека ледяным холодом проникал в его душу. Зверь уходил, он избегал встречи с тем, кто упорно шел за ним по пятам…
Словно подтверждая свое превосходство над таежным хищником, на след зверя вышел молодой охотник… Его сила и опора — это зоркие глаза и храброе сердце.
«На сегодня хватит. Ясно одно: он где-то тут недалеко. Завтра продолжу поиск. Лишь бы мне самому первым увидеть его, а там видно будет, как вести себя…» — подумал Ичээни.
Небо хмурилось. Далеко на западе появились темные облака. Вечернее солнце клонилось к закату за основным хребтом Гольца Тонмэя. Ичээни решил возвращаться домой. Тут до его слуха донесся свист. Сделав несколько шагов, он оказался на краю глубокого каменного ущелья. Вдруг он увидел оранжевую грудь чамака-тарбагана[87]. Видно, это вожак семейства, почуяв опасность, свистом подал сигнал тревоги остальным.
Но кого опасается вожак-чамак? Ичээни почуял он или, быть может, шевеление уямкана или кабарги, любящих отлеживаться в тени, и теперь спускавшихся вниз на водопой? Может быть, это сам кяга бродит где-то тут рядом и злым взглядом всматривается в охотника?.. Все возможно в таежном мире.
Ичээни стал спускаться вниз, переступая с камня на камень. Любой спуск таит нежданные опасности, можно отступиться и, поскользнувшись, упасть… Только бы не сломать ноги или спину… Ичээни помнит наставления покойного отца быть всегда внимательным и предусмотрительным в горах. Там ты один на один с таинственным миром, помощи неоткуда ждать. Остается полагаться только на самого себя. В тайге, особенно в горах, слабому ламуту нет места. Ичээни улыбнулся: «Надо же, как все верно…» Скорее вниз, а там ждет не дождется его верховой олень. Утром, у ягельного подножия на длинном поводу привязал его к деревцу. Завтра продолжит преследование кяга-медведя. А теперь — домой, где его ждет Айсач. У нее всегда наготове горячий чай с оленьим молоком. Вспомнив о чае Айсач, Ичээни почувствовал такую жажду, будто все у него внутри иссохло…
* * *
Всю ночь шел дождь. Громовые раскаты сотрясали темный небосвод над стойбищем перепуганных ламутов. Казалось, молния вот-вот ударит и опрокинет их в бездну. Эти дети природы бессильны перед необузданной стихией. С головой закутавшись в мягкие куучу[88], молили Гольца Тонмэя, о спасении от неминуемой гибели, от удара молнии. Смятение царило в их обеспокоенных робких душах. Постепенно гром стал удаляться и теперь сотрясал небо над самим Гольцом Тонмэем, звуча в его темных каменных стенах долгим глухим эхом. Ламуты облегченно вздохнули. Они верили, что это Дух Гольца Тонмэя отвел от них беду…
«Голец Тонмэй заслонил собой и спас нас. Как бы мы жили без родного священного Гольца?.. Все бы погибли однако», — молча вздыхали бедные ламуты. Никто не проронил ни слова, но все думали одинаково. Женщины раздували тлеющие угли в очагах. Вспыхнувшие искорки, набирая силу, облачались в золотое одеяние. Обрадованные ламутки подкладывали хворост. Очаги, набирая силу, просыпались в жилищах. Безмятежный мир и радость наполняли чумы.
Молодые ламуты в такие грозовые ночи полностью теряют интерес к жизни и утрачивают извечную страсть к женщине. В такие ночи, по древнему обычаю, близость с женщиной обернется непременной карой. Это сильно действует на молодых, заставляя забыть о том, что они мужчины. Зато, как только наступают теплые солнечные дни и ночи, молодые азартно наверстывают упущенное. Все их нутро превращается в кипящий, неуправляемый, ненасытный символ неувядающей любви. Жизнь в согласии с матерью-природой позволяет им дать потомство. Сколько их потом выживет, от них самих уже почти не зависит.
Замкнутая жизнь ламутов всегда таила в себе множество трудностей и порою непреодолимых преград, граничащих со смертельными опасностями. Отсутствие связей с внешним миром, жизнь в кругообороте вечного кочевья приводили к тому, что при болезнях и несчастных случаях помощи ждать было неоткуда. Рацион питания, устоявшийся в жизни многих поколений, давно стал традиционным. Быть может, в этом и была их главная в жизни отрада и защита.
Ламуты — предприимчивые люди. Благодаря этому выживают при любых стихийных бедствиях. Этому способствует их удивительная живучесть. Найдут выход из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Они умеют готовить разную еду из мяса диких зверей. Сушат, варят, жарят. Не знают, когда снова выпадет охотничья удача, потому питаются экономно. В горных реках ловят хариуса. В основном живут на оленьем молоке. Для них это божий дар. Чай без оленьего молока не чай, потому пуще глаз берегут дойных важенок. Готовят из молока разные блюда. Когда жаркое солнце не торопясь качнется в сторону ранней осени, у ламутов жизнь меняется в лучшую сторону. Эта долгожданная для них пора. Правда, она недолго длится, в течение одного лишь августа. В это время комары уже не беспокоят. Олени на сочном разнотравье и на обильном ягеле быстро нагуливают «товарный» вид. У важенок прибавляется молоко. Только успевай их надаивать. Молоко, которое надоили, наливают в специально отведенную посуду и ставят в тени. Оно быстро остывает. После этого в остывшее молоко опускают сушеный пищевод снежного уямкана (барана). Вскоре молоко густеет. Вся семья садится в круг. Мать наливает в деревянные кружки готовое блюдо и дает каждому его долю. Это бесподобное по вкусовым качествам блюдо. Оно помогает поправить здоровье кочевым людям. Ламуты знают толк в этой еде, потому потребляют в меру. Излишество незамедлительно вредит.
По утрам таежные ламуты лакомятся сбивным молоком, которое называется керчях. Это блюдо готовится из остывшего молока. Оно и по составу, и по вкусу, как сливки.
Особым спросом среди ламутов пользуется кипяченое молоко. При кипячении молоко густеет, как каша. Вкус бесподобный. Стоит съесть немного, и у любого ламута прибавляется мужская сила. Кипяченое молоко используется ламутами и как целебное средство. Благодаря отменным питательным качествам оно помогало ламутам выжить в самые голодные годы. Так было на протяжении жизни многих поколений.
Чай и табак, железные топоры и ножи, лопаты, кайло, ружейные припасы: порох, дробь, свинец — самые желанные вещи в жизни ламутов. С трудом приобретая их, торгуясь с якутскими купцами, ничего не жалели, отдавая последнее.
И еще у кочевых ламутов был неиссякаемый мир напевной эвенской речи. И младенцы, и дети-карапузы, и молодежь, и старшие чувствовали себя людьми благодаря родному языку — этому непреходящему святому духовному богатству. Они жили в своем замкнутом мире и были счастливы. И главное, что объединяло их, — родной всесильный ламутский язык.
* * *
Новый день ошеломил ламутов сюрпризом. Яркие солнечные брызги золотым отливом осветили склоны и пики Гольца Тонмэя. На голубом небе ни облачка. Только на листьях тальников и берез блестели крупные дождевые капли. За ними хвойный лес, словно умывшись, сверкал ослепительной изумрудной зеленью.
Ламуты вышли из жилищ, радуясь яркому солнцу, зеленому лесу, помолодевшим тальникам и березовым рощам.
Выйдя из сярму, Ичээни зажмурился, потянулся всем телом, глянул на золотистый пик Гольца Тонмэя и по-детски широко улыбнулся. На фоне чистого неба Голец выглядел свежо и красиво. Под лучами солнца видны каменные бугры, ягельные склоны белели чистотой, нескончаемые распадки игриво побежали вниз.
Ичээни вздохнул полной грудью и низко поклонился Гольцу Тонмэю. И все сородичи по его примеру поклонились.
Ичээни вдруг почувствовал, что кто-то копошится рядом с ним. Оглянулся, счастливая улыбка осветила его загорелое лицо. Оказалось, это его десятилетний сын Тонмэй, подряжая ему, тоже кланяется Гольцу. «Пускай. На пользу пойдет ему это. Пусть привыкает к почитанию Гольца Тонмэя», — подумал Ичээни.
* * *
— Кто чем намерен сегодня заняться? — Ичээни обвел взглядом братьев и остальных сородичей.
— За оленями с детьми присмотрим… — негромко отозвался Этиркит, тихий и спокойный молодой человек. В семье в свое время он родился вторым сыном у главы ламутского рода. Он моложе Ичээни на два года.
Ичээни поглядел на стада оленей. Те, жуя жвачку, безмятежно лежали на явтаке[89]. По широкому лицу Ичээни скользнула улыбка и тут же исчезла. Значит, он одобряет желание Этиркита.
— А ты чем займешься, Гякичан?
— Торлэ бадудим-гу, он-гу[90]… — отозвался младший брат и бросил взгляд в сторону Гольца Тонмэя.
— Дельно думаешь, — одобрил намерение брата Ичээни.
«Давно не охотились. Кажется, у всех запасы мяса на исходе. Скоро затяжные дожди вновь пойдут. Надо бы запастись мясом. Вижу, как не терпится Гякичану. Пускай побалуется. Получится — хорошо, а если постигнет неудача, тужить не будем. Голец Тонмэй не даст умереть с голоду», — подумал Ичээни.
— А ты, Дэгэлэн Дэги, как проведешь день?
— Вот поймаю Токичана и поеду, посмотрю изгороди на речках. Сам видишь, Ичээни, грибов полно в лесах. Олени за такой лакомкой так побегут, что потом не так-то просто будет их догнать и вновь собрать вместе. Сам все это знаешь, не хуже меня.
— Так и знал, что мудрые слова скажешь. Однако якуты заскучали без тебя. Ты у них ни дня без дела не слонялся, — пошутил Ичээни.
Все засмеялись.
— Спохватились, наверное, когда поняли, что я подался в бега, — засмеялся и Дэгэлэн Дэги и глянул туда, где за горной грядой начинаются топи да болота и равнинные места, которые якуты называют аласами.
— Но ты, как всегда, о деле говоришь. Поезжай, проверь изгороди, — уже без улыбки отозвался Ичээни. — Об одном прошу. Будьте осторожны в тайге. Смотрите в оба. Тот кяга неуловим. Знает, что я иду по его следам. Это злой и упертый зверь. Плохо, что он не уходит прочь. Вместо этого все кружит по округе. Я сегодня вновь пойду и постараюсь найти его.
— И ты, ака, будь осторожен. Оставил бы в покое абагу, что ли… — промолвил Этиркит.
* * *
Для кочевых ламутов самая лучшая пора — когда наступают погожие дни. Солнечные дни воспринимаются ими как дар божий. Потому в такой день мужчины стараются сделать что-то по хозяйству. Кто-то мастерит топорище взамен износившегося. Другой чинит верховые и вьючные седла. Третий из специально вымоченной лосиной шкуры острым ножом срезает в меру широкие полоски в круг, стараясь нигде ненароком не срезать. После этого вырезанные кожаные полоски крепко затягивают по кронам нескольких деревьев для просушки. При этом обращают внимание на высоту, чтобы олени не задевали рогами. Из них изготовят маут-аркан или кожаную упряжь для верховых и упряжных оленей. До этого предстоит еще долгий труд по тщательной выделке заготовки.
У женщин свои бесконечные заботы. Одни женщины занимаются шитьем новых торбазов и рукавиц для мужей и детей на зиму. Другие приводят в порядок поношенную меховую одежду, обшивая порванные места. Шьют дохи и легкие тужурки из выделенных оленьих или уямканьих шкур.
Август — самое вольготное время года. С утра, как только кто-то из мужчин пригонит оленей, женщины ловят важенок и привязывают их к сирняю[91] или к специально приспособленным для привязки деревьям. Сразу не доят. Им важно, чтобы вымя у важенок наполнилось молоком. Детишки внимательно караулят важенок, чтобы оленята не высосали у них молоко. К этому времени года оленята уже в достаточной мере подрастают, чтобы самостоятельно пастись. Но они, как дети, любят полакомиться материнским молоком. С ними теперь ничего не случится при обилии ягеля. Важенок ловят и привязывают только в жаркий солнечный день. В ненастье важенки на свободном выпасе.
В кочевой жизни у каждого свои заботы. Никто без дела не сидит. Взрослые мужчины между собой держат совет, кого бы отправить на охоту. Все разом не могут выехать. Дел по домашнему хозяйству у каждого много.
Сегодня после того, как взрослые держали совет по поводу того, кто чем займется, глава рода Ичээни ушел в горы, настал черед ребятни. Здесь за вожака выступает старший сын Ичээни Тонмэй. Он распределяет обязанности. Сам Тонмэй, а с ним и старший сын Этиркита, Энкэт, и сын Дэгэлэн Дэги, Иркун, пойдут в лес за хворостом для растопки очага. А младшие братья, сын Гякичана, Гусэткэн, и младший сын Дэгэлэн Дэги, Талани, будут караулить дойных важенок. Те приуныли. Им хочется больше резвиться вокруг чумов, а сидение на дозоре возле дойных важенок, стоящих на привязи, быстро наскучит. Бывало, они не замечают, как самые шустрые оленята, крадучись, подбегают к матерям и начинают азартно сосать. Тогда раздаются раздосадованные возгласы женщин. Дети, сознавая вину, бросаются к оленятам и с трудом отгоняют прочь. Этим мальчики заняты до тех пор, пока солнце не начнет садиться за горы.
К малышам иногда подбегают на помощь сестренки. Но так получается не всегда. Девочки помогают матерям по дому или присматривают за младенцами.
Наконец-то наступает долгожданная пора для малышей, когда матери приступают к дойке олених, у которых вымя уже наполнено молоком.
Ламутским детям некогда вольно гулять. Они всегда заняты делом. Они живут по неписаным традициям и обычаям таежной кочевой жизни.
* * *
Старшие мальчики время зря тратить не стали. В лесу собрали много хворосту. Порубили его мелко, чтоб удобнее было при растопке. Каждый перетянул кожаным ремнем свою вязанку. Бодро зашагали домой. Но посчитали, что этого маловато, и Тонмэй снова зашагал в лес. За ним потянулись Энкэт и Иркун.
Энкэт на два года старше Тонмэя. А Иркун самый младший в тройке. Но вожаком признается Тонмэй. С ним не спорят. Его слушают и делают так, как говорит Тонмэй. В самом деле, толковый мальчик. Прежде чем решить что-то, Тонмэй внимательно выслушает обоих. Не спорит с ними, если даже не согласен. Затем спокойно объясняет свой выбор.
Ламуты не читают своим детям нравоучения, не опекают ни в чем. Ичээни, когда Айсач порой корила его за то, что он мало общается с сыном, усмехался и говорил: «В нем моя кровь, сама знаешь. Мальчонка смышленый. Видит, чем занимаемся, как мы живем. Правильно сам решает, как ему вести себя. Пускай растет свободным, как гусэтэ[92] и летает выше облаков, что висят по бокам Гольца Тонмэя…»
Вот и растет самостоятельным смуглый мальчонка Тонмэй. Как-то улегшись спать, мальчик случайно услышал, как мать поздно вечером тихо спросила мужа: «Ты почему настоял, чтобы первенца-сына назвать Тонмэй?» А отец тогда ответил: «Мы кочевали с твоими родителями и сородичами. Я любил тебя, ты это сама знаешь. Но ты не знала, как сильно я тосковал по Гольцу Тонмэю. Вот и нарек сына Тонмэем, чтобы вырос сильным и могучим, как Голец Тонмэй…»
Мальчик, чтобы дальше не слышать разговор родителей, с головой укутался в меховой спальник. Никто не учил, но душой понял: нехорошо подслушивать.
…Мальчики принесли много хвороста. Потом, довольные, ушли на поляну играть.
— Давай бегать наперегонки. Видите высокое густое дерево? — говорит Тонмэй.
— Видим, видим… — отвечают Энкэт и Иркун.
— Как только я крикну: «Гэлээ![93]», втроем побежим. Понятно? — Тонмэй взглянул на друзей. У тех щечки зарумянились в ожидании команды. Мальчики закивали, значит, поняли.
— Гэлээ! — наконец-то кричит Тонмэй, и все втроем срываются с места. Бегут плечом к плечу. Вот-вот добегут до дерева, неожиданно вперед вырывается быстроногий Иркун. У Тонмэя заиграла кровь. «Нет-нет, сейчас же обгоню Иркуна», — пронеслось у него в голове. Он прибавил и догнал Иркуна, теперь бегут рядышком, шумно дыша, с покрасневшими личиками. Так и добежали до дерева.
— Ты победил, Иркун! — запыхавшийся Тонмэй улыбается. Он приобнял взволнованного Иркуна. Счастливая улыбка озарила смуглое личико мальчика.
* * *
О добрых людях этого рода светлая молва передавалась ближним и дальним ламутам. Но иногда жизнь вносила свои коррективы… Это случалось тогда, когда из дальних ламутских родов вдруг появлялись охотничьи семьи и начинали кочевку рядом с ними. Так бывало иногда, когда уямкан или сохатый уходили с насаженных мест и охотники, гоняясь за ними, останавливались на охотничьих угодьях другого рода. Родовые ламуты не косились на новых соседей. В таких случаях пришельцы первым долгом навещали главу рода. Ичээни наставлял их, что земля для всех ламутов одна и что они должны кочевать по тем местам, которые им по душе. «Так велит Дух Гольца Тонмэя», — говаривал не по годам башковитый ламут. Поэтому пусть илуму[94] ставят там, где им удобно и душе угодно. К тому же добрые соседи-сородичи, как надежная непкэ[95] в неустойчивой кочевой жизни, когда удача на охотничьих тропах весьма переменчива. Пришлые сородичи подсобят, коли нужда нагрянет. Правда, ламуты рода Ичээни и сами никогда не задумывались над тем, только ли им принадлежат эти земли и вообще принадлежат ли они им. Они знали твердо одно: все заранее предопределено свыше самим Духом Гольца Тонмэя, никому не позволено нарушать его волю. Великий грех, если проявишь неуважение к нему. Тогда кара неминуема. Ичээни и его сородичи жили и кочевали сами по себе, не забывая о своем покровителе. Жизнь у них текла по своим неписаным обычаям. Без единого свидетеля, если не брать в расчет ночные звезды, в страстном любовном порыве они наживали детей и бережно растили их. Свободно охотились в огромном таежном пространстве. Никто не мешал им и сами они никому не мешали. Казалось, что так жили, живут и будут жить вечно, защищенные от всяких напастей скальными вершинами Гольца Тонмэй и густой стеной седой тайги.
Но жизнь была трудна и непредсказуема. Не было спасения от разных болезней, которые порой уносили целые семьи.
По веками сложившемуся порядку каждый род потомственно владел своими оленьими пастбищами и охотничьими угодьями, у одних они были побольше, у других — поменьше, кому сколько надо. Данный закон соблюдался неукоснительно.
* * *
Дэгэлэн Дэги по нраву веселый, безобидный ламут. История его жизни среди якутов вылилась в целое событие. Сами ламуты часто допытывались об этом у него. Немудрено, конечно, ламуту по воле случая оказаться в другом, непривычном для него мире…
Два раза в год к ним наезжали якутские купцы. Ламуты, привыкшие к обмену товарами, с нетерпением ждали их. Сами, как могли, тоже готовились, запасаясь меховыми заготовками — торбазами, в основном из оленьих камусов или сохатиных, для обмена. Своих верховых или вьючных оленей берегли. Без острой нужды не забивали. Зато поздней осенью, когда снег залегал на зиму, или по весне — охотились на дикого оленя. Удачная охота позволяла запастись мясом, шкурами, камусами. Охота на сохатого не всегда удавалась. Мужчины прикидывали, чем запастись, чтобы выгодно меняться с якутами. У женщин гораздо проще. У них всегда под рукой торбаза, рукавицы, дохи и все остальное.
Как-то на конных санях приехали два якута, купец Улахан Мурун и его работник Хачыкат. Накануне ламутам подвернулась удача. Без особых усилий добыли трех сохатых. Не всегда удачной бывает охотничья тропа. Но на сей раз Дух Гольца Тонмэя расщедрился. Сохатину поделили поровну на всех. Своей долей каждый ламут распорядился сам.
…Якутам крупно повезло. Ламуты охотно предлагали жирное мясо на обмен. Купец оказался неплохим человеком. Ламуты обзавелись топорами, ножами. Без них трудно в кочевьях. Но больше запаслись мукой, чаем и листовым табаком, который по-своему называли «чаркааскай тэбээк».
Купец Улахан Мурун ради свежей сохатины расщедрился. На радостях угостил ламутов «огненной» водой. Те быстро опьянели. Остатки мяса отдали просто так.
Улахан Мурун, зная, что обратная дорога дальняя и трудная, попросил у ламутов, чтоб те выделили ему в помощники кого-нибудь из своих. Те не стали долго торговаться. По-своему быстро поговорили о чем-то. Кивнули головой на молодого Дэгэлэн Дэги. Парень широко улыбнулся, согласно кивнул головой. Сошлись на том, что Улахан Мурун до таяния снега приедет еще раз и вернет им сородича. Перед обратной дорогой вновь угостил ламутов огненной водой.
Время пролетело быстро. Наступила весна, растаял снег, побежали ручьи. Купец не приехал с Дэгэлэн Дэги. Ламуты не знали, как быть. Поехали бы сами к якутам за парнем, да дороги не знают, снег-то весь растаял. О купце особо не думали. У того путей-дорог не счесть. Таких ламутов, как они, кочующих по тайге, много. А вот за своего Дэгэлэн Дэги переживали. Мало ли что… Кругом незнакомые для него места, да и якуты незнакомы. Их языка не понимает парень-ламут. Вдруг заболеет или что-нибудь случится. Ненароком могут побить… В конце концов сошлись во мнении, что Дэгэлэн Дэги просто так не пропадет, не исчезнет, как соринка, и вернется. С такой надеждой ламуты стали жить привычной жизнью, кочуя по окрестностям Гольца Тонмэя. Не заметили, как пролетело лето и наступила ранняя осень — монтэлсэ. Ночи стали темными и прохладными. Однажды поздним вечером, к удивлению сородичей, нежданно появился Дэгэлэн Дэги, весь исхудавший и повзрослевший. Ламуты по очереди подходили к нему и хлопали по плечу, а женщины нюхали его голову. Поведал о своей жизни у якутов. Купец Улахан Мурун их не обманул, а заболел, потому не смог, как обещал, санным путем вернуть ламутам их сородича. Дэгэлэн Дэги стал жить у куца работником на побегушках. Постепенно кое-как научился понимать язык якутов. Никакой работы не сторонился. Что ни скажут якуты, делал исправно. Научился даже косить траву. Зато сильно тосковал по своим сородичам, тайге и горам. Каждую ночь ему снился Голец Тонмэй. А сами якуты оказались добрыми людьми. Не обижали, но и не отпускали.
Не выдержал ламут, решился на побег. Однажды ночью, когда якуты спали, по бездорожью махнул прочь, лишь бы увидеть горы. Якуты жили обособленно на широкой поляне, которую называли «алаас». От тех алаасов гор не было видно. До них далеко. Дэгэлэн Дэги побежал наугад. Помогла пытливая память кочевника. Он запомнил, как ехал с купцом. А когда вдали смутно замаячили силуэты горных зубчатых вершин, облегченно вздохнул. Там его родная стихия… Только бы добраться до них.
* * *
На другой день после возвращения Дэгэлэн Дэги, радостный и довольный, навестил все чумы. Жизнь с якутами пошла ему на пользу. Вечером за трапезой в сярму[96] он вдруг засмеялся, чем удивил всех.
— Вы не поверите, якуты переменили мое имя, — пояснил Дэгэлэн Дэги. — Им трудно было привыкнуть к моему имени, и они стали звать меня Василийкан. Отовсюду я только и слышал: «Василийкан да Василийкан!». Сначала мне непривычно было, а потом обвыкся.
— Ба-сы-лай-кан, — разом забормотали сородичи. — Что же, хорошее имя! Давай и мы теперь тебя Басылайканом станем звать. Сам-то не возражаешь?
— Нет, я свое имя не меняю. Оно же мое от матери. Зовите меня так, как меня звала мать, — молодой ламут неожиданно заартачился и прилюдно отказался от нового имени.
Прошло время. Дэгэлэн Дэги женился на девушке-сироте по имени Чимчэн из рода ламутов, которые кочевали по западным нагорьям и рекам Гольца Тонмэй. Сам Дэгэлэн Дэги тоже без роду, жил сам по себе. Его отец погиб в горах под снежным обвалом. Мать и две младшие сестры умерли по болезни. Остался он один. Его позвали к себе Этиркит с Гякичаном, братья Ичээни. Братья и сосватали его, женили на Чимчэн. Девушка невысокого росточка, зато веселая по нраву, певунья. Сразу как только увидела Дэгэлэн Дэги, тут же запела:
Бэлтэнэкэн ясалчални,
Яв-ул итчэ-гу, тадук мянча,
Онотчанни ныртанакан,
Хэмэнни дырам, нумак бидин.
Глазки округленные,
Будто удивленно глядят,
Ноздри широченные,
Губастый, мягок видать.


Молодой ламут смутился. Не ожидал от девушки-сироты такой смелости, хотя знал, как большинство женщин-ламуток склонны к песнопению. Это верно. Ламутки песней передавали точный портрет человека. У них был природный талант. Когда ругали какого-нибудь за проступки, пели сердито. При ссорах склоняли в песне друг друга. Правда, ругались крайне редко.
Дэгэлэн Дэги в ответ не сказал ни слова, пораженный умением девушки словесно описать его. Ему понравился мягкий, грудной голос девушки.
Вскоре они поженились. Несколько ламутских родов собрались в честь зарождения новой семьи. Тут обошлось без привычных свадебных обрядов. Соединили судьбы двое сирот. Зато сородичи поддержали их гонками на оленях и песнями. От зари до зари не утихал ламутский танец — сээде. Естественно, подарили молодым несколько важенок с тонким расчетом, чтобы Дэгэлэн Дэги стал оленным ламутом.
Дэгэлэн Дэги с женой Чимчэн к возвращению Ичээни успели нажить троих мальчиков. Все родились с разницей в год. Сородичи по этому поводу радовались, но при каждом удобном случае подшучивали, мол, Дэгэлэни у якутов научился легко обходиться с женщиной. Естественно, мужчины потихоньку допытывались насчет женщин-якуток.
Возвращение Ичээни воодушевило не только Дэгэлэн Дэги, но и остальных ламутов.
* * *
Поднимаясь на гору, Ичээни всегда придерживается двух правил. Никогда не подниматься по одной тропе и каждый раз спускаться по иным склонам. Правда, тропа эта заметна только ему одному. Приходится ступать по камням, где след не отпечатывается. Но цепкая память Ичээни никогда его не подводила. Каждый раз он поднимается или спускается по разным склонам, хотя его сородичи предпочитают торить заметные тропы в горах. Ичээни сам замечает эти повадки сородичей и думает: «У каждого свой выбор пути. Зачем мне пытаться учить их уму-разуму. Сами жизнь прожили, каждый ламут должен жить по своему уму».
Правда, в кругу семьи за трапезой или на воздухе возле чумов, где в ясную погоду любят кучковаться сородичи, Ичээни делился своими мыслями с сородичами:
— Мы все дети Гольца Тонмэй. Это он нас оберегает, кормит и защищает от напастей. Ни дня без него не обходимся. Поднимаемся наверх, кто как может. Кто-то выше, другой пониже. Оттуда смотрим вдаль.
Я не позволяю себе подниматься или спускаться по одной и той же тропе. Нельзя марать лик Гольца, оставляя заметные следы, потому всякий раз выбираю другой путь.
Иногда поднимаешься и вдруг — на сокжоя или рогача едва не наступаешь. Тогда все зависит от тебя самого. Насколько ты сноровист. Такую добычу, сами знаете, обычно я не упускаю. Это же дар самого Гольца Тонмэя. Пойди я по старой тропе, удача отвернулась бы. К тому же, когда торишь одну и ту же тропу, ненасытный кяга может тебя подстеречь. При подъемах, бывает, остановишься и смотришь вдаль. Я обычно ни на что постороннее не отвлекаюсь…
Сородичи молча слушали молодого вожака. По выражению их копченных до черноты лиц Ичээни он улавливал, как чутко внимают они.
Расторопный сынишка Тонмэй, подобрав под себя ножки, сидел рядом и, весь превратился в слух.
— Хэ-хэ… — тихо засмеялся Дэгэлэн Дэги, почему-то поглаживая рукой лохматую голову. — Я так, как ты, Ичээни, не могу. Привык по своим тропам ходить…
Остальные ламуты оживились.
— Ты, Дэгэлэни, перенял манеру якутов. Часто сам езжу к ним и вижу, как они живут. У них нет таких высоких гор, как у нас. Веселый, певчий люд. По лугам, где попало, не ходят. Вот где тропы так тропы! — Ичээни заговорил быстро, глядя на своего сородича.
Дэгэлэн Дэги означает Быстрокрылая птица. Когда без «Дэги», то зовут просто Дэгэлэни.
О Дэгэлэн Дэги есть еще занимательная история, достойная внимания… Она произошла, когда Ичээни жил далеко у других ламутов.
Но об этом в другой раз, когда появится удобное время.
* * *
Ичээни не спеша поднялся к ущелью, где на днях услышал тарбаганий свист. Пока поднимался, вспотел. Солнце щедро лило теплые лучи на морщинистый склон сопки. Одну из несчетных сопок на дальних подступах Гольца Тонмэй. Отсюда берет начало священная земля. Вокруг стоит тишина, будто и не было ночной грозы.
Когда охотник осторожно шагал по гребню ущелья, вновь раздался знакомый тарбаганий свист. Ичээни остановился. Оперся о березовую палку и стал внимательно всматриваться в темные каменные глыбы. На одной из глыб увидел взрослого тарбагана. По всему видно было, как он наслаждался солнечным теплом.
Ламуты этих зверьков по-своему называют чамак. У них теплая, пушистая шкурка. Якутские купцы охотно покупают их, меняют на чай и табак. Из этих шкурок ламутские мастерицы шьют зимние шапки, тонкими полосками украшают края торбазов, рукавиц и других вещей.
Вслед за уямканом, снежным бараном, этот редкий зверек с давних времен был достоянием каменных ущелий Гольца Тонмэй. У каждой тарбаганьей семьи есть свои излюбленные каменные крепости, где они пережидают опасность. Внизу, под каменными валунами, виднеется узкая полоска зеленого луга со звонко журчащим ручейком. В летнее время тарбаганы спускаются сюда на водопой. Осенью до первого снега здесь относительно тепло. Тарбаганы всей семьей роют себе зимнее жилище, в котором засыпают на ночь. Такое жилье по-ламутски называется бута. Глубина зависит от количества зверьков. В одной бута залегают до десяти-двенадцати особей. Это одно семейство, в котором самец, самка и детеныши. Подросшие зверьки начинают вести самостоятельную жизнь. Тарбаганы умные зверьки. Удивительно любопытны, но и весьма осторожны. Чуют любую опасность.
Они тщательно готовятся к зимней спячке. Дно бута застилают толстым слоем зеленой травы. Работают усердно, как муравьи. Залегают не как попало, а в определенном порядке. В самом низу, то есть на дне, первой залегает самка — мать детенышей. На нее ложится один из детенышей, затем второй, третий, так друг на друга. А на самом верху устраивается самец — отец семейства. Он же закрывает вход толстым травяным слоем. Первая же пороша накрывает жилище снежным покровом. Если охотник ранней осенью не приметил бута, то зимой под сугробами ничего не заметит, пройдет или проедет на верховом олене мимо, не подозревая о спящих под землей зверьках.
* * *
Ичээни не переставал удивляться таинству жизни. Вот, к примеру, эти тарбаганы. Казалось, что он знает их, как свои пять пальцев. На деле же совсем не так. У тарбаганов свой неведомый мир.
Ламуты охотятся на тарбагана не только ради теплой нарядной шкурки. Тарбаганина — отменное лакомство. Варят мясо тарбагана долго и едят, остудив. До варки отделяют мясо от жира. Используют жир при простудных заболеваниях. Растопив, натирают грудь и спину. В зимнее время жир используют в качестве жирника для освещения чума.
…Ичээни обнаружил тарбаганов почти на каждом валуне. Всем семейством вылезли на солнце, чтоб согреться. Ламуты, охотясь на них, не стремятся добыть все потомство. Оставляют впрок. В жизни всякое случается. Эти каменные утесы для ламутов, как надежные кладовые на все случаи жизни…
Ущелье узкое, продолговатое. С обеих сторон темнеют каменные стены. В тени зеленеют лужайки.
Ичээни широко улыбнулся. Но лишь только он сделал шаг, как вновь прозвучал пронзительный свист. В одно мгновение с каменных валунов словно ветром сдуло все тарбаганье семейство. Все попрятались по норкам.
«Какой же я бестолковый, — подумал Ичээни. — Будто в первый раз увидел этих тарбаганов!.. А вдруг кяга подкрадется сзади. Свалил бы меня, разиню, одним ударом. Однако он тоже на тарбаганов глаз положил. Встречаются его следы. Не только упрям он, но и злой. Чтоб схватить одного тарбагана, ворочает все камни вокруг. Он точно где-то рядом. Видно, шастает вдоль ущелья. Пойду-ка наверх, погляжу, что еще там интересного».
* * *
Медведь медленно уходил от своего преследователя. Он долго кружил по окрестным склонам, пытаясь запутать следы. Но скоро он понял, что человек не отстанет. Как ни крутился вокруг да около, двуногий этот вот-вот настигнет. Пару раз попытался залечь и затаиться, чтоб подпустить того близко, напасть внезапно и подмять под себя. Но всякий раз человек, словно чуял медведя, предусмотрительно стоял в стороне от стланика. Держался уверенно. Всем своим видом показывал, что нисколько не боится хищного зверя.
Медведь не зря прожил под солнцем, облюбовав склоны и распадки этой высокой горы. Он опытен. Нутром предчувствует, что его преследует сильный соперник, опасается нападать первым. Предпочитает уходить. Зверя манил перевал. Перевалит по ту сторону большой горы и оторвется от погони. Человек, когда увидит, что он уходит, отстанет. Расчетлив зверь. Он стар, но все еще в силе. И ему хочется еще пожить, походить по знакомым горам и лесным чащобам. Мог бы спуститься вниз к лесам, где можно спрятаться в буреломах, но там тесно, а вот лазить по склонам зверю нравится. Здесь и ягоды-каменки много и вдоволь орехов. Случается и за тарбаганами погонится. Зверь силен, он легко ворочает и раскидывает камни любой величины. Тарбагану не спастись.
Медведь еще накануне в ущелье наткнулся на тарбаганью семью. Захотел полакомиться свежатиной. Но помешала гроза. Зверьки попрятались в ислэ[97]. Их оттуда теперь не вытащить.
Эти места ему знакомы. Он поднимется выше, там есть чем полакомиться. Склоны становятся круче. Медведь идет по самой кромке ущелья. Благо, дождь прекратился, только моросил.
В это время сверкнула молния, и тут же разразился гром невиданной силы, будто темное небо разорвалось на куски.
Медведь вздрогнул и оступился на мокром камне. Его потянуло вниз. Он попытался удержаться, ухватиться за что-нибудь, но сорвался и покатился по крутому каменному склону. В темной глубине сильно ударился об острые камни. Зарычал и застонал от невероятной боли. Если бы он умел говорить, то непременно спросил бы сам себя: «Как быть? Есть ли выход из этой западни?»
* * *
Вечером в сярму Ичээни зашли Иркун и Энкэт, друзья Тонмэя.
Семья заканчивала вечернюю трапезу. Оба мальчика смутились. Видно, не хотели выглядеть голодными, специально подоспевшими к трапезе.
Тонмэй обрадовался друзьям. Это он пригласил их вечерком заглянуть и послушать, что расскажет отец.
Мать Тонмэя Айсач уловила, как неловко почувствовали себя мальчики. Светлая улыбка озарила лицо женщины. Она пригласила маленьких гостей к столу:
— Не стойте возле уркэпэнэ[98]. Подсаживайтесь к столу.
— Не стесняйтесь, резвые сонгачаны-оленята, — улыбаясь, подал голос Ичээни. Энкэт первым подсел к столу. За ним последовал Иркун.
Мать Тонмэя положила перед каждым жирные куски вареного мяса. По аромату мальчики догадались, что это была уямканина — мясо снежного барана.
— Ешьте, не стесняйтесь, а после расскажу сказку, — негромко засмеялся Ичээни, вспомнив просьбу сына.
Оба мальчика не заставили себя уговаривать. Налегли на мясо.
— Быстрее подрастете, коли хорошо будете питаться, — вновь заговорил Ичээни.
Энкэт улыбнулся глазками. Ему по душе пришлись слова отца Тонмэя. Оглянулся на Иркуна. Тот с аппетитом уплетал лакомые кусочки.
Они наелись так, что дружно отказались от супа. Тогда хозяйка чума налила в кружки прохладного оленьего молока. Мальчики охотно потянулись к молоку.
— Все равно, как сонгачаны… — одобрительно бросил отец Тонмэя.
Когда Энкэт с Иркуном поели, Тонмэй подсел к отцу и тихо шепнул:
— Ама, расскажи сказку.
— Ну, сонгачаны, теперь расскажу одну сказку. Это даже не сказка, а быль из жизни ламутов. Хотите послушать? — Ичээни взглянул на мальчиков и улыбнулся.
— Хотим, хотим, отец Тонмэя! — оба мальчика воскликнули одновременно.
— Сядьте поближе ко мне.
Мальчики пододвинулись.
Ичээни негромким голосом заговорил:
— Давным-давно по здешним местам кочевали и охотились наши предки. Жили трудно. Много чего им не хватало. Нам сегодня живется гораздо лучше, чем тем ламутам, о которых рассказываю.
Мы меняем у якутов мясо, шкуры, на многое необходимое нам. А в те далекие времена якутов не было. Наши люди жили тем, что даст им Дух Земли. Как и мы сейчас, те жили охотой на диких оленей.
Монтэлсэ[99] женщины с детьми собирали ягоды, орехи. Одна девочка-подросток заблудилась в тайге. О ней спохватились, когда настала пора возвращаться домой. Стали громко звать ее, думая, что она где-то рядом. Та не откликалась. Стали звать громче. Принялись обшаривать ближайшие заросли. Девочки нет. Все заплакали. Что же делать? Плачем делу не поможешь. К наступлению сумерек, вернулись к чуму. Надеялись, что вдруг вот-вот заявится заблудшая. Наступил вечер. Девочка не вернулась. Ночью темно. Улеглись спать. И наутро ее нет. Целый день искали в тайге. И мужчины подключились. Леса густые, где найдешь в такой глухомани заблудившуюся девочку…
Вскоре выпал первый снег. Девочка бесследно исчезла. Женщины умывались слезами. Подоспела зима. Затем настала ранняя весна.
Один из охотников, возвращаясь из охоты на сокжоев, обнаружил медвежью берлогу. Видать, матерый абага-медведь. Берлогу себе выкопал в буреломе. Охотник мог не заметить, да собака помогла. Стала вдруг лаять в чащобе. Поняв, что к чему, еле увел собаку. Наутро мужчины двинулись к берлоге.
Подъехали. Все тихо. Собаку держат при себе. В это время произошло чудо. До них донесся голосок пропавшей девочки. Охотники в страхе переглянулись. Неужели почудилось? Может, осенью тут прошла пропавшая, а звук ее голоса остался в воздухе? Говорят, что и такое случается. И тут из берлоги вылезает девочка. Ножки еле двигает и просит: «Его не убивайте!»
Заблудившись, она долго бродила по тайге, питаясь ягодами. Настали холода. Выпал снег. Девочка все ходила, надеясь, что ее ищут родители и братья. Сильно отощала.
Однажды она провалилась в глубокую яму, где было тепло, и моментально уснула. Так девочка оказалась в медвежьей берлоге, где уже сам зверь залег. Девочка, видно, долго спала, просыпалась и вновь засыпала. Медведь сам иногда бормотал и сосал лапу. Потом стал давать лапу и ей. Девочка прильнула однажды ртом к лапе и тоже стала сосать. Так она выжила. Однажды медведь проснулся, стал беспокоиться и рычать. И тут до слуха девочки донеслись людские голоса. Она поняла, что приехали на облаву медведя. Теперь убьют его, бедного, спасшего ее от смерти…
— Отец и братья обрадовались, обнаружив девочку невредимой. И все поехали домой. Медведя не тронули. Такая история. А где правда, где выдумка, мы не знаем, — закончил рассказ Ичээни.
Энкэт подал голос: «Отец Тонмэя, а почему ты гонишься за абага?» Ичээни помолчал, потом ответил: «Медведи, как люди, разные. Есть добрые, есть и злые. Мой абага, за которым хожу, злой. Из-за него мы все осиротели. Разве забыли, как он расправился с моим отцом? Если зверь почувствует, что мы его боимся, то он совсем обнаглеет. В открытую пойдет на вас, зная, что вы бессильны перед ним. Я хочу и за отца отомстить, и вас оградить. Ясно, дети?»
* * *
Медведь не сразу понял, что попал в западню. Поначалу надеялся, что как-нибудь выкарабкается. Бывало, за свою долгую жизнь не единожды попадал в передряги похлеще. К счастью, обходилось. Дожил-таки до старости. Сердито урча, обошел полутемный каньон. Вокруг сплошные стены… Зверь оторопел… Вмиг позабыв о боли в костях, заметался. Глубоко сидящие глазки загорелись злым огоньком. Раз за разом, кидался на выступы, но падал вниз. В отчаянии ревел, клыками начинал грызть камни. Выбившись из сил, замер на дне каньона. Из глаз потекли слезы… Словно опомнившись, вскочил на задние лапы, свирепо зарычал и в отчаянии упал на камни. Его била дрожь. Вряд ли он предполагал, что вот так нелепо закончится его жизнь. Немного передохнув, снова попытался выбраться. Все тщетно. Не за что зацепиться.
В течение долгой жизни еще ни разу не попадал он в такую западню. И раньше за ним не раз гнались двуногие со злыми собаками. Бывало, рвал собак, безрассудно кидавшихся на него, и уходил.
Во время брачных смертельных поединков отчаянно дрался с другими самцами. Всякое бывало. Одних одним-двумя ударами пускал в бегство, других рвал беспощадно. Попадались самцы посильнее его. С ними отчаянно дрался насмерть. Не отступал. Бился бесстрашно, не давая передышки врагу. И добивался своего, соперник уходил. В окрестностях здешних гор и говорливых рек живут подросшие его потомки, иные уже стареющие, со своими давно зажившими шрамами на мордах. В периоды гона, бывало, пересекались их пути-дороги с медведем-родителем. Даром эти звери не говорят, а при любой ситуации признают медведя-прародителя. Без боя уступали ему самку. Не зря про таежных медведей жива молва об их уме, хитрости и, как ни странно, справедливости. Видно, сама природа наделила их такими удивительными качествами.
…В конце концов медведь обессилел, пытаясь покорить каменную стену. Откуда появился этот каньон, зверь не мог припомнить. Сколько раз гроза грохотала над Гольцом, ударяя о камни огненными молниями, но ни разу не попадал он в такую западню. Не мог же дикий зверь понять, что каньон образовался после небольшого землетрясения. И он угодил сюда сам, будто желая в темном сыром каньоне окончить свой век и навсегда попрощаться с белым светом, незаходящим солнцем, таежной ширью и могучим Гольцом, со склонов которого простирался необъятный мир в вечной своей красе…
* * *
С утра Ичээни был в хорошем расположении духа. Быстро попил чай, поданный женой Айсач. Немного поел мяса. Взглянул на спящего сына Тонмэя и молча улыбнулся. В этой улыбке вся его любовь к сыночку. Жене Айсач ничего не сказал.
— Берегись, Ичээни. Помни о том, что давеча приснилось тебе, — молвила Айсач. Ичээни не отозвался. Он сам знает, что делать и как вести себя. Правда, жене ничего не сказал. Ему в последнее время не нравилось вольное поведение жены. Но что поделаешь, все-таки Айсач — мать его сына Тонмэя. Дня два назад шепнула, что ждет пополнения семьи. Это была нежданная новость.
Ичээни не привык открыто проявлять чувства, оставляя их в глубине души. «Посмотрим, как все сложится в семье. Важно, чтобы Айсач по пустякам не волновалась. Дух Гольца Тонмэя поддержит. Я это знаю», — думал он, бодро шагая по густому лесу.
Думать-то думал, а глаза оставались зоркими. На нем замшевая тужурка, подпоясанная кожаным ремнем. На правом боку привязан охотничий нож в ножнах из лосиного камуса.
В руках привычная березовая палка, длиной до его груди. Верхняя часть обтянута куском выделанной кожи, закрепленной ремнем. Палка как палка, которая в руке у каждого ламута при езде верхом на олене. Ружье не берет с собой Ичээни. Кремневое ружье ненадежно в его положении. Им кяга не добудешь, разве подразнишь только. Его оружие одна березовая палка, не считая ножа в ножнах. Со стороны никто не подумает, что человек этот гонится за медведем, чтобы схватиться с ним насмерть. Который день преследует он зверя. Знает одно: он как следует накажет кяга, убийцу его отца. Огорчает, что зверь умело уходит от него.
* * *
…День выдался солнечным. Ичээни легко поднялся к ущелью и увидел тарбаганов. Пусть греются на солнце и играют, лазая по каменным глыбам. Они никуда не денутся. Пока пусть ничто их не беспокоит.
Поднявшись к ущелью, остановился, опираясь на палку. Пробежал глазами по каменным валунам напротив. Мягкая улыбка озарила его лицо.
«Это хорошо. Кяга их не потревожил. И я не стану их беспокоить», — подумав так, Ичээни медленно отошел назад, потом скрылся за ближайшим стлаником. Пронзительного свиста не последовало. Это означало, что тарбаганы его не заметили.
Ичээни шагал между стланиками, держа палку правой рукой на весу вдоль тела. Это не простая палка. Это главное оружие охотника при единоборстве с медведем. При встрече со зверем, он быстро стянет тонкий ремень, обнажив острие меча, прикрепленного к палке.
* * *
Хищный зверь любит нападать первым и наверняка, встав на задние лапы, всей тушей наваливаясь на жертву. В этот момент охотник падает навзничь, выставляя копье, упертое другим концом в землю. Медведь, кидаясь на лежащего охотника, натыкался на острие меча грудью навылет, а охотник опрокидывает пронзенного медведя через себя. Медлить нельзя. Все происходит стремительно. Бывали случаи, когда древко копья, не выдерживая тяжести зверя, ломалось. В таком случае трагедии не миновать, медведь в одно мгновение растерзает неудачника. Ичээни этому научился, когда жил с сородичами жены Айсач. Таким способом он успел добыть семерых медведей.
Он надеется на себя и свое копье. Нежданно увидел медвежьи следы. «Э-э, стало быть, ты где-то тут рядом!» Ичээни огляделся. На сырой глине между камнями виднелись отчетливые отпечатки крупных медвежьих когтей. После ночной грозы глина не успела высохнуть.
Ичээни принялся обследовать местность, стараясь не терять из виду направления, куда шел зверь. Следы вели вверх вдоль ущелья. Но зверь мог повернуть направо и устроиться на сухой лежке под густыми кустами стланика. Нельзя исключать такой возможности. Любая невнимательность грозит смертельной опасностью.
Впереди на склонах гор начинается редколесье. Густые стланики остались позади. А медвежьи следы то появляются, то исчезают на камнях. Теперь ясно, куда шел медведь. За ущельем начинается крутой перевал. Видно, медведь намеревается перейти на ту сторону хребта. Если так и медведь решил уйти из этих мест, Ичээни прекратит преследование. Дальше преследовать его пешему охотнику безрассудно. Противостояние охотника и зверя закончится. Только Ичээни подумал об этом, как услыхал глухой медвежий рев. Ичээни вздрогнул и резко оглянулся: «Что это?! Откуда этот рев?!». Он прижался спиной к дереву пристально всматриваясь в каждый каменный валун, старую трухлявую корягу на склоне, неглубокие овраги. «Где он ревет?.. Или это сошлись два матерых медведя и дерутся?» Такое часто случается в таежной глухомани. Между тем рев вновь и вновь доносился до его слуха… Ичээни сообразил, что зверь один. Не слышно ответного рывка соперника. Но почему он так глухо ревет? Что могло случиться с ним? Ичээни, весь превратившись в слух, осторожно двинулся вперед.
Рев медведя успокоил Ичээни. Теперь он точно знал: зверь не нападет на него сзади.
* * *
За ущельем Ичээни наткнулся на каньон. Раньше он не замечал его. Да и сам каньон особо не приметен. Ичээни отчетливо увидел знакомые медвежьи следы. Видно, медведь проходил тут в сумерках по узкой кромке каньона.
Тут, словно напоминая о себе, вновь раздался медвежий рев.
Ичээни догадался, что медведь ревет из глубины каньона. «Вот оно как! Каким образом он оказался там?!» — подумал он.
Он осторожно двинулся вперед и вскоре увидел место обвала камней. В то же мгновение, как показалось, где-то рядом, почти под его ногами, заревел медведь.
Ичээни от неожиданности чуть не поскользнулся, он глянул вниз и наткнулся на свирепый взгляд медвежьих глаз.
«Как же он угодил в эту яму?!» — Ичээни сообразил, что медведь поскользнулся на сырых камнях и скатился в пропасть.
Теперь два непримиримых врага смотрели друг на друга. Ичээни определил, что сам каньон не очень глубокий, но каменистые стены для медведя неприступны, самостоятельно выкарабкаться он не может. Человек мог бы закидать зверя камнями. Тот сейчас беззащитен. Но Ичээни даже не подумал об этом, да и любой честный ламут так не поступит.
Ичээни присел на каменный выступ. Из-под его ног покатились вниз мелкие камешки. Медведь зло заурчал. Уже не ревет, как давеча.
Медведь заревел с новой силой и закрутился на месте. Подошел к противоположной стене и поднялся на дыбы. Передними лапами скребет по камням. Окажись на каменной стене хотя бы два-три выступа, он мог бы выбраться наверх. Ведь не очень-то и глубок каменный мешок, да не за что зацепиться.
Ичээни громко заговорил:
— Вот и встретились мы. Который день иду по твоим следам. А пошто убегал-то? Видать, чуял свою вину?.. Зачем ты погубил отца?! Он ведь за тобой не гнался… У тебя, кяга, поганая темная душа, ты убил отца вероломно, как последняя тварь напал исподтишка сзади. Так поступают только негодные трусы. Зря, получается, тебя превозносят и боятся мои сородичи. Ты не такой опасный, как я погляжу, зато хитрости и коварства у тебя хоть отбавляй…
Медведь притих. Сел, прислонившись спиной к каменной стене. Стал похож на согбенного старика. Он теперь не глядел на человека. Уронил лобастую голову на грудь и, видно, прислушивался к человеческому голосу. Время от времени по-стариковски тяжко вздыхал.
Ичээни вновь заговорил:
— Что мне делать теперь с тобой? Ты такой жалкий и слабый… А я-то предполагал, что ты молодой и сильный. Хотел с тобой драться открыто. Я не люблю юлить. Скажу, как есть. Я жаждал убить тебя своими собственными руками, а ты убегал, как последняя тварь, несчастный убийца отца…
* * *
Медведь будто все понимал. Подняв лобастую голову, бросил взгляд на человека и тихонько зарычал.
— Ламуты почитают тебя. За глаза о тебе плохо не думают. Один я сильно злой на тебя. Теперь знаешь за что. Знаешь, почему я гнался за тобой? Хотел проучить тебя за твой грех. Ламутов мало на земле. Вокруг нас никого нет. Трудно живем. Питаемся и одеваемся тем, что найдем. Друг друга поддерживаем. Никого не обижаем. Без отца трудно и мне, и моим сородичам. Я должен тебя теперь умертвить. За это сам дух Гольца Тонмэй меня не осудит. Зачем тебе дальше жить после такого греха? Выйдешь отсюда, вновь нападешь на кого-то из моих сородичей. А может, на узкой горной тропинке подкараулишь и меня самого. Я-то за себя постою, ты не сомневайся.
…Медведь сидел неподвижно, опустив большую голову. Ичээни тоже надолго умолк. Сидя на камне, вынул из-за пазухи трубку, набил ее щепоткой листового табака, чиркнув кресалом, закурил. Надолго задумался. Потом молча встал и ушел.
Медведь, не веря тишине, осторожно встал, кряхтя, походил вокруг. После нескольких попыток выбраться из ямы вновь свирепо заревел, лапами наотмашь ударяя по каменной стене…
Обессилев, улегся. Вдруг сверху посыпались камни. Медведь поднял голову и посмотрел вверх. Там вновь появился двуногий и опустил вниз сучковатое сухое, но крепкое бревно комелем вниз. Обложив верхний край камнями, двуногий снова исчез.
Медведь наблюдал за действиями двуногого. Когда тот снова исчез, медведь опасливо посматривал на дерево, словно опасаясь подвоха. Зверь этот по натуре не только злой и коварный, но осмотрительный и осторожный. Просто так на рожон не полезет. Сначала понюхает не раз и подумает.
Двуногий больше не появился. Медведь же то ли смирился со своей участью, то ли опасался новой встречи с двуногим. Он вновь улегся на живот. Положил морду на лапы и закрыл глаза. Много сил потратил, тщетно пытаясь выбраться. Неудача заметно обескуражила и обессилила его.
Медведь, кажется, задремал. Очнувшись, резко поднял морду. В ущелье стемнело. С недосягаемой вышины подмигивали звезды. Медведь прислушался. Вокруг царила гнетущая тишина. Зверь поглядел вокруг. Тяжело поднялся, подошел к сухой коряге и недоверчиво обнюхал ее, затем обхватил корягу лапами и замер. Он почуял, что коряга — его спасение. Но ему чудится, что двуногий где-то наверху и затаился. Он может обратно забрать корягу. Зверь издал глухой рев и всем телом навалился на корягу, будто боясь, что двуногий заберет ее, вцепился когтями намертво. Потом, наступив на сучок, осторожно потянулся и прислушался к себе и коряге, будто сомневаясь в ней. Замер, ожидая подвоха. Затем, затаив дыхание, вновь подтянулся по коряге наверх. Вот над краем появляется его лобастая голова, еще движение — и медленно выбирается на уступ всем телом. Не веря своему спасению, тихо зарычал. Приходя в себя, заревел яростно и снова притих… Ему чудится, будто двуногий издевается над ним. Удостоверившись, что никакой опасности нет, двуногим даже и не пахнет, зверь оглянулся на зияющее ущелье и торопливо двинулся прочь. Удалившись на порядочное расстояние, остановился и снова оглянулся назад. Видно, зверю хочется удостовериться в том, что за ним не идет его враг — двуногий. Снова медведь сделал несколько прыжков и остановился, не веря своему спасению. Зарычал, затем, не оглядываясь, пошел к перевалу, как можно дальше уходя от своего смертельного врага… Он теперь боялся даже его духа. Недавнее яростное желание во что бы то ни стало подмять его под себя выветрилось из его головы. Всесильный владыка таежных дебрей теперь поспешно уходил, не желая новой встречи с двуногим врагом.

Глава третья. Поездка к мямяльским ламутам

Удачная женитьба сродни судьбе.
Отогревает душу ламута и раскрывает дремавшие в нем внутренние силы.
Тонмэй нашел себе жену необычным образом. Дело было так. Старый Ичээни задумал женить сына. В последнее время только об этом и думал. Потому долго присматривался к девушкам и женщинам соседних родов. Ему хотелось, чтобы старший сын непременно женился на дочери кого-нибудь из знакомых сородичей. Так было бы выгодно во всех отношениях. Сын кочевал бы рядом. Могли бы в случае необходимости подсобить друг другу в кочевках и на охоте. Невестка должна быть непременно трудолюбивой, мастерицей на все руки, главным образом на шитье. Тогда только он, Ичээни, немолодой уже человек, мог рассчитывать на спокойную жизнь на старости лет. Да вот беда, поблизости не находилось подходящей невесты. На ком попало не женишь сына. Дело это серьезное, деликатное. Речь идет о продолжении рода. Кто останется после ныне живущих и продолжит их род? Попадется добрая женщина, значит, и дети пойдут такие же добрые. Ламуты испокон веков добры ко всему окружающему. У них широкая натура. Душевная щедрость — главное условие продолжения рода. Это качество у ламутов ценилось превыше всего. Ичээни не зря прожил долгую жизнь. У него обостренное чутье на добрых людей. Нельзя обременять жизнь распрями, ссорами и обидами. Нужно жить по добру и в согласии со всеми. Его помимо всего прочего тревожило и состояние оленей. Насколько их хватит? Сегодня-завтра еще пригодятся. А дальше что будет? От их состояния зависит будущее не только рода, а всех ламутов. Рачительный ламут бережет оленей не для себя, а для потомства.
Однажды он задумал снарядить сына в дальний путь к мямяльским ламутам. Поторговать оленями. Мудрый Ичээни подозвал к себе сына, посадил рядом и сказал задумчиво:
— Слыхал я, что у мямяльских ламутов добрые олени, крупные. Поехать бы туда и посмотреть на них.
Тонмэй уловил смысл сказанного, но промолчал. Он знал, что отец предпочитал высказывать мысли иносказательно, будто разговаривал сам с собой, потому решил дождаться, пока отец сам не выдаст свою затаенную мысль.
— Поменяться бы с ними оленями. Прежде всего корбэ-самцами, — не торопясь, будто сам с собой, продолжал рассуждать Ичээни. Затем умолк. Посидел некоторое время молча, углубившись в свои мысли. Но вот погладил седые волосы и поднял глаза на сына:
— А что ты думаешь, Тонмэй, о том, что я сказал? — Видно, ему не понравилось молчание сына.
— Не знаю, ама. Не думал об обмене оленями с соседями, — тихо отозвался Тонмэй.
— Я же не вечный, настанет время и меня не станет. Тебе придется самому найти ответы на такие вопросы. Знаешь почему?
— Не знаю, ама, — прямодушно откликнулся сын.
Ичээни нахмурился, но ничего не сказал. Кажется, ему не понравился ответ сына. Взял полено в руки, молча стал строгать стружки для растопки.
— Без оленей нам не выжить. Из года в год олени наши теряют вид. Разве не замечаешь? Кровосмешение оленей губит. Сам знаешь не хуже меня, без оленя нет нам жизни, — вновь негромко подал голос отец, отложив в сторону полено. Крупные кружева стружки аккуратно положил подальше от очага.
— Не очень-то замечаю, ама — сын удивился, уверенный в том, что их олени едва ли не самые крупные и упитанные.
— Оленям нужна свежая кровь. Самцами-корбэ надо бы меняться с мямяльцами.
— А они согласятся?
— Думаю, и у них такая же забота. Поезжай, Тонмэй, к богатому сородичу Горго. Далековато, правда. Зато у него оленей не счесть. Вот бы с ним поторговаться, а?
Тонмэй воодушевился.
— Охотно поеду, ама. Только скажи, оленей наших для обмена поведу с собой?
— С этим пока повременим. Поезжай налегке. Расскажи про мою просьбу и узнай мнение самого бэгэнэ[100] Горго. Как он скажет, так и поступим. Пока наладим связь с мямяльцами, а там посмотрим, как пойдут дела.
— Мне одному ехать? — спросил сын.
Отец ничего не ответил. Сидел задумчиво, будто не слышал вопрос Тонмэя. На этом разговор между отцом и сыном завершился.
На другой день отец переменил вчерашнее решение.
— Однако поедем вместе. Дорога дальняя, непроезжая. Одного тебя отпускать в такую даль как-то душа не велит, — за утренним чаем тихо молвил старец Ичээни. Он видно ночь думал о своей задумке. Просто так не доберешься к старику Горго. Мог бы сына одного или с кем-то отправить, да только доедут ли?.. Легко сказать, доедут… Обычно едут по наезженной нартовой дороге. А тут одна безбрежная снежная стихия. Полное бездорожье.
На подготовку к отъезду ушло несколько дней.
Молва о богатом ламуте Горго давно дошла до здешних мест. Рассказывали о его крутом нраве. Удивлялись щедрости влиятельного ламута. Тот любил попотчевать гостей. Богат или беден гость, это, говорят, Горго ничуть не интересовало. Главное, в каждом видел желанного гостя. Кроме всего прочего Горго еще любил устраивать разные игрища: оленьи гонки верхом или в упряжке по снежной целине, борьбу на ремне. У якутов научились перетягиванию палки. Рассказывают, он и сам иногда мерился силой с якутами. Особо ценил борьбу на ремнях. Ичээни и Горго знакомы давно, бывало ездили друг к другу в гости и по житейским делам общались по душам. Немудрено, что оба притерлись друг к другу. Два влиятельных ламута на каждой встрече обменивались думами о своих сородичах. Оба проявляли озабоченность отсутствием мало-мальски грамотного ламута в их горно-таежной среде.
«В жизни якутов многое меняется. Их жизнь интереснее нашей. Мы далеко отстали от них…» — с горечью говорил Горго. Ичээни не сразу откликался. Зная характер друга, Горго не торопил. Оба молча дымили трубками. Наконец Ичээни вынимал из рта свою старую трубку и говорил: «А для чего сравнивать нашу жизнь и жизнь якутов?» Горго тут же давал пояснение: «К примеру, я и некоторые мои сородичи замечаем, что якуты живут гораздо лучше. У них коров и лошадей много. Некоторые из них умеют читать и писать…» — «Погоди, Горго», — одергивал друга Ичээни. — «Якуты и ламуты живут своей жизнью. Каждому свое. Зачем сравнивать? Вот ты говоришь, что у них лошади и коровы. А у них есть олени? Нет у них оленей. Это же большая разница… Каждый из нас будет жить своей жизнью…» Вновь молча курят. Покурив, Горго выдает свою думу: «Каким образом мы можем добиться, чтобы кто-нибудь из наших детей научился грамоте?» Реакция Ичээни мгновенная: «Ты дельно тут говоришь, друг Горго. Грамота сродни лучу солнца…»
Так они беседовали. В конце концов сходились на важности обучения грамоте молодых ламутов. Правда, оба не знали с чего начать…
* * *
…На всю жизнь запомнит ту поездку Тонмэй. По-доброму вспомнился отец. Все знал наперед. Долго тогда добирались до владений Горго. Снегу в тот год выпало много. По бездорожью редкий олень проторит дорогу. В пути несколько раз останавливались на ночь. У Ичээни упряжные олени всегда отличались силой и выносливостью. Благодаря им Ичээни с сыном благополучно доехали до стойбища Горго. Оленей у того в самом деле было много. За сотни километров до стойбища снег весь был растоптан тучными оленьими стадами. До стойбища Горго, расположенного в глубине дремучего леса на заснеженной поляне, доехали ближе к сумеркам. Еще издали путники заметили крупную сярму, иногда ламуты такое жилище называют чора-дю. Поодаль виднелись еще несколько илуму[101]. Над ними вился густой дым. У подножия горы был виден добротно построенный кораль — загон для домашних оленей. При виде невиданных раннее упряжных оленей залаяли повсюду собаки.
Несколько рослых псов выбежали навстречу. В густеющем вечернем воздухе трудно определить их масти. Они дружелюбны к людям. Путники прямым ходом подъехали к чора-дю. Несколько ламутов из соседних илуму выбежали к гостям. Взяли у приехавших из рук вожжи, привязали оленей к дереву и освободили от лямок.
Гости скинули меховые дохи на нарты и, стряхнув снег с торбазов, двинулись к входной двери чора-дю. Тут навстречу им выходит высокий согбенный ламут.
— Ого, наконец-то! Чуяла моя душа, как вы подъезжаете. То-то вот уже несколько ночей мне плохо спалось. Но, поверьте, ничуть не волновался. Знал, едут издалека путники с добрыми намерениями. Чуял, чуял, что вы едете, — радовался хозяин, протягивая руки к Ичээни. Тот обеими ладонями снизу и сверху крепко пожал их. Это неписаный знак глубокого уважения у ламутов. По всему видно было, как обрадовался хозяин сярму неожиданному приезду сородичей. Старик Горго оказался высокорослым, сухощавым и подвижным. Велел забить сразу двух мангаев[102]. Соседи-ламуты быстро разделали туши. Хозяйка дома с дочерью занялись приготовлением пищи. Одновременно поили гостей горячим чаем с оленьим молоком.
После долгого чаепития вспотевшие гости положили чашки вверх дном. Это означало, что больше чаю они не хотят.
Будто увидев это, в чора-дю один за другим степенно зашли ламуты из соседних илуму… Они одеты в легкие кожаные тужурки мехом внутрь. На головах высокие меховые шапки-авун.
— Познакомлю вас с моими детьми и сородичами, — говорит Горго, поправляя жирник на медной тарелке, на тусклом свете которого едва видно продолговатое лицо Горго. — Садитесь теснее, чтоб всем хватило места. Гирге, ты присядь поближе к гостям.
Рослый долговязый молодой ламут пододвинулся к сидящему Тонмэю.
— Это мой старший сын Гирге, — громко сказал хозяин сярму.
— А за ним Боочи. Он моложе Гирге на полтора года.
Гости глянули на Боочи. Тот на голову ниже Гирге. В отличие от старшего брата оказался шире в костях.
— За ним третий сын Танмари… — улыбнулся Горго.
Парень бледнолиц, тонок.
Горго представил еще троих сыновей: Гидани, Чиктикан, Эрбэтчэн — самый младший. Назвал ламутов, которые с ними кочуют вместе. Токини — средних лет, Гякачан — молодой ламут, Гусэтэ — крепкого телосложения, Каганкан — пожилой ламут, отец молодых ламутов, которых назвал Горго. Женщины остались в своих илуму.
— Вот эти мальчики и их отец Каганкан давно кочуют вместе с нами. Они для меня как родные, — сказал Горго.
Вошедшие ламуты, кивая лохматыми головами, заулыбались. При тусклом свете жирника на их смуглых лицах заблестели глаза.
— Меня зовут Ичээни. А это мой сын Тонмэй… Я и Горго давно знакомы, не раз наши пути-дороги пересекались на кочевых зимовьях. Приехали мы от Гольца Тонмэя. Слышали о нем?
Все закивали.
— Голец Тонмэй — голова всех эвенских хребтов. Как не знать, знаем, — тихо подал голос Каганкан, отец соседей-ламутов.
Весь вечер не умолкая, Горго рассказывал гостям о жизни, об охоте… Оказывается, он ездил до берегов Охотского ламу[103], где тоже живут ламуты.
— Какие на вид те ламуты? — с любопытством спросил Ичээни, обрадованный вестью о неведомых ему новых ламутах.
— Такие же, как и мы. Говорят по-нашему, — смеясь, ответил Горго.
— Откуда ж они пришли или все время там жили? — Ичээни воодушевился, будто сбросил десяток лет с плеч.
— Об этом я их не спрашивал. Как-то погостил у меня почтенный ламут Анайбан. Он, как помню сейчас, говорил о том, что в былые времена ламутов было несметное количество. Жили они по соседству с желтыми людьми. Богато жили. Воевали время от времени с теми желтыми. Те, сговорившись с дальними соседями, в конце концов погнали ламутов с насиженных земель. Наши предки подались на север и затерялись в горах. Часть из них осела у Охотского ламу. Некоторые откочевали дальше, где темно и где садится солнце. Где только нет теперь наших сородичей… — тяжко вздохнул Горго.
— А откуда узнал обо всем этом Анайбан? — Ичээни много наслышан об этом удивительном ламуте, который рассказывал о былой и будущей жизни ламутов так, будто читает или видит сквозь толщу веков.
— Один он знает. Я не знаю, откуда ему на ум приходят такие откровения, уму непостижимо.
Поздно вечером, отведав вареного мяса, Горго сказал:
— Я рад вашему приезду. Живите у меня, сколько хотите. Дальнюю дорогу преодолели.
— Мы довольны теплом в твоем чуме, друг Горго. — Ичээни в самом деле был приятно удивлен щедростью хозяина стойбища.
Горго, как подобает сильному ламуту, мимо ушей пропустил благодарные слова гостя и продолжил:
— Оленям вашим тоже нужен отдых, пусть попасутся и восстановят утраченные силы.
— Ты прав, олени наши устали. Твое предложение мы принимаем с радостью. Правда, долгая езда по снежному бездорожью много сил отняла и у нас. — Ичээни молча воздал должное рассудительности хозяина и бросил взгляд на сына. Тот в знак согласия со словами отца едва заметно кивнул головой. У обоих, отца и сына, глаза говорили о том, что им в самом деле нужен отдых, пускай и упряжные олени наберутся сил.
После молчаливого обмена взглядами оба про себя решили шибко не торопиться в обратную дорогу. Горго обрадованно хохотнул.
* * *
Старец Ичээни наутро проснулся рано. Почувствовал себя отдохнувшим, будто это не он на упряжке преодолел долгий путь по снежному бездорожью. «Горго знаю давно, он неплохой человек и рачительный хозяин. Хотелось бы, чтобы он пошел навстречу нашей просьбе. Поймет ли?» — думал он, лежа в теплом меховом мешке из выделанных уямканьих шкур.
…За утренним чаем Ичээни рассказал о цели своего приезда.
— Дельную мысль говоришь, друг Ичээни. Я сам давно терзаюсь этим. Сам знаешь. Оленья кровь требует постоянного обновления. Тогда у дэлмичэ[104] появляется крепкое потомство.
Оба ламута поняли друг друга и легко нашли общий язык.
Гости задержались у гостеприимного Горго. В течение нескольких дней объездили, где на верховых оленях, где на упряжках, все оленьи пастбища. Горго с готовностью показывал свое богатство. Олени понравились гостям. Через несколько дней стадо загнали в кораль. По велению Горго пастухи отделили около сотни молодых оленей — явканов и сатты. Полуторагодовалых самцов ламуты называют «явкан», а будущих важенок — сатты.
— Берите этих. Пусть они помогут в размножении вашего стада, — широким жестом Горго показал на молодняк, загнанный в отдельный небольшой загон. Взрослыми самцами не стали меняться, зная, что те на новом месте не продержатся и дня, обязательно убегут обратно.
Тонмэй возился с оленями наравне с пастухами Горго. Ловкий и сильный парень на местных ламутов произвел приятное впечатление.
Внимание Тонмэя привлекла юная дочь Горго. Она была невысокого роста, глаза лучистые, щеки алые. Все звали ее Эку. Тонмэй незаметно следил за девушкой. Та доила важенок, помогала матери в выделке оленьей шкуры, в другой раз варила еду, тут же что-то шила. Словом, без дела не сидела и весь день крутилась, не ведая усталости.
— Пора бы Эку замуж выдавать, но нет подходящего жениха, — как-то тихо молвил за едой Горго и опасливо оглянулся назад. Самой девушки рядом не было. Вышла доить важенок. Старик Ичээни с сыном выразительно переглянулись.
— Чудит старик, — жена Горго недовольно покосилась на мужа. Горго молча пропустил мимо ушей слова жены, но недовольно крякнул.
— А какой тебе жених нужен? Молодых ламутов, как я вижу, много, — спросил Ичээни.
— Дело не в молодости. У молодых кости тонки и кровь жидка. Жених должен быть сильным и ловким. Где его возьмешь? — громко проговорил Горго, не взглянув на гостя.
— Если поискать, наверно, можно найти, — не унимался Ичээни.
— Я тоже ищу, друг мой Ичээни, старец мудрый. Весной устраиваю игры. Ставлю условие: тот, кто победит на оленьих гонках и всех уложит по борьбе, женится на моей дочери Эку.
— И сколько раз собирались на такие игры?
— Дочь подросла, потому два раза устроил игры. Парни хилые и слабые. Нынче весной вновь собираемся.
— Весна разная бывает по времени, — Ичээни дал понять, что тут нужно разъяснение.
— Друг Ичээни, как я понимаю, желает узнать о времени весеннего Эгден эвинэк?[105] — продолговатое лицо Горго засветилось улыбкой.
— Ты угадал. Эгден эвин до таяния снега или в начале лета?
— Эгден эвин мы проводим весной при снеге, чтоб провести гонки на упряжках.
— Вон оно как. Это удобно, — довольный крякнул старец Ичээни. Помолчав, спросил: — Слушай, отец Эку, неужели дочь свою собираешься выдать за первого попавшего человека? — поведение Горго для Ичээни показалось опрометчивым и, чего греха таить, легкомысленным.
— Ты меня не совсем так понял, друг Ичээни. Я не собираюсь выдавать дочь за первого лоботряса.
— Ну, допустим, какой-нибудь парень выйдет победителем во всех играх. Парень-то незнакомый, и ты готов за него выдать дочь?
— По нашему обычаю родители заранее договариваются между собой женить своих детей еще в то время, когда дети сладко спят в люльке. Ты же сам знаешь об этом обычае. Еще неизвестно, какими людьми вырастут младенцы, а их уже нарекли. Это же наш родовой обычай с давних пор. Или я выдумываю это? — Теперь Горго пристально посмотрел на гостя.
— Ну это допустимо, когда родители с обеих сторон дружат семьями, хорошо знают друг друга, а то и вместе кочуют, — Ичээни молвил невозмутимо.
— Такой брак в большей части бывает удачным. Детей с раннего детства готовят к этому. Одно плохо. У меня не было такого близкого человека, с которым я мог бы заранее договариваться о будущем дочери, — Горго с явным сожалением проговорил последнюю фразу.
— А твой жених-силач вдруг окажется в жизни человеком с дурным характером. Как тогда быть?
— Сильный человек обычно бывает добрым по натуре. У доброго человека здоровое потомство рождается. Вот и ищу сильных женихов. Не осуждай меня за это. — Горго тихо засмеялся.
— Доброта в крови у наших сородичей. Ты тут прав, отец Эку. Но я не стал бы выдавать свою дочь за незнакомца. Мне непонятны твои намерения, друг Горго… — как бы подтверждая сказанное, Ичээни покачал головой.
— Приезжайте. Может, и сами поучаствуете. — Горго мельком, будто оценивая, взглянул на Тонмэя.
— Посмотрим. Время покажет. Дожить бы до весны, — уклончиво ответил Ичээни.
* * *
Обратная дорога показалась гораздо легче. Та была езда по бездорожной снежной целине, по горным перевалам и узким речкам, закованным льдами. Сильно мешали сугробы. Оленей в упряжке меняли часто.
А дорога домой долгожданна и приятна и для старца Ичээни с сыном Тонмэем, и для упряжных оленей, которые заметно оживились. Олени хоть и не говорят, а все понимают. Их тоже, видно, манят родные ягельные места и собратья-олени. Они друг друга помнят и тоскуют, как и сами ламуты.
Удивительные существа эти одомашненные олени. Никто не знает, когда появились они на студеном Севере. Ламуты из поколения в поколение жили с непоколебимой верой в то, что олени ниспосланы им самим Духом земли, чтобы жили они в достатке, преумножая свой народ и оставляя след на земле. Вот почему для них олень — символ жизни и счастья.
* * *
Старец Ичээни ведет длинный аргиш из грузовых нарт. На них нагружены кожаные мешки, перетянутые тонкими ремнями. В мешках запасная меховая одежда, спальники, шкуры, разная утварь, включая медный чайник и котел для варки мяса, кружки, выделанное меховое покрывало чума и прочее.
К последним нартам привязаны длинные сухие жерди — ирука. Они волоком тянутся за нартами. В сумерках кочевые ламуты останавливаются на ночлег, не утруждая себя рубкой новых жердей, мерзлых и тяжелых. У кочевых ламутов все необходимое под рукой. Старец Ичээни сыновей и дочерей давно научил такой сноровке. Жерди ровной вытески, крепкие и сухие.
«Без надобности не рубите ирэт — тонкие деревца. Их не убивайте, пусть живут, сколько им дано тут расти. Они ведь тоже живые, у них есть душа своя. Были бы неживые, не меняли бы свой облик так неузнаваемо и так выразительно весной, поднимая дух всего живого на земле, и нас, ламутов, и оленей наших, и снежных уямканов на недосягаемых высотах Гольца Тонмэя, и разных зверей и близких нам птиц. Это Дух Гольца Тонмэя нам подносит такую радость. Мы не исчезнем бесследно, будем жить вечно, как Голец Тонмэй… Как наша Тайга…» — так говаривал он.
Старец время от времени оборачивается, поглядывая, как дружно идут следом свободные олени. Над ними вьется пар, это их дыхание клубится на морозе. За тонким маревом дымки едва виден силуэт Тонмэя на верховом олене.
Далеко позади еще одна оленья упряжка. Это едет молодой ламут Гирге, сын Горго. Он ведет за собой упряжку Тонмэя и грузовые нарты. Сзади на привязи еще два верховых оленя. В пути он заменит Тонмэя, подгоняющего свободных оленей.
Ичээни мысленно благодарит старого друга Горго. Это он задумал, чтобы Гирге помог соседям-ламутам перегнать оленей к стойбищу. Только истинный ламут способен на такую доброту. Ничего не попросил в награду. Старец Ичээни доволен поступком друга. На его месте и он поступил бы так же. Взаимовыручка в крови каждого ламута.
Уже едут четвертые сутки. Позади три ночевки. Не сразу удался этот аргиш. Молодые олени в первый день кочевья норовили вернуться к своим ягельникам, где они родились и выросли. Тонмэй гнался за ними неотступно.
Старец Ичээни не стал останавливаться в ожидании, пока сын догонит и приведет отколовшихся оленей. Надо ехать вперед. Медленно, но ехать, иначе и остальные олешки побегут восвояси. Тогда беда, упустят всех.
Издалека слышится голос Тонмэя. Несколько оленей прибежали и догнали основной аргиш. Остальные то пускались за аргишем, то убегали прочь. Верховой олень Тонмэя тяжело дышал. Значит, сильно устал верный учаг — верховой олень. Тогда Гирге громко крикнул. Олени дрогнули. И те, кто находился рядом, и те, которые убегали назад. Гирге погнал учага на подмогу Тонмэю. Олешки сбились в кучу. Увидели Гирге и, услышав его сильный голос, помчались догонять основной косяк.
…После этого Гирге ехал замыкающим. Молодые олени смирились. Отец и сын переглядывались друг с другом. Ичээни благодарно вспоминал старца Горго. На добро принято отвечать добром. Ведь в жизни как получается: сегодня ты удачливее других, добычей поделишься с сородичами, а в другой раз удача выпадет другому, а тот первым делом вспомнит о тебе. У ламутов такой неписаный закон, на этом держится вся кочевая жизнь.
«Не стану тянуть, — думает Ичээни. — Скоро снаряжу сына. Отберем молодняк и вернем должок другу Горго. Я взял у него оленей, то же самое нужно и Горго… Не забуду и этого молодого Гирге. Чую, это не простой ламут, он сильнее меня духом…»
Постепенно усилился вечерний морозец. Воздух заметно густеет.
Впереди из-под снежных сугробов шумно вылетает косяк белых куропаток. Их вспугнул легкий стук оленьих копыт. Куропатки веером полетели над речкой и вскоре исчезли в белом тумане березовой рощи на противоположном берегу. Это хорошая примета. Значит, впереди все путем, опасаться нечего.
За тихой речкой, сплошь обтянутый льдом, виден сумрачный лес. В глубине леса, у подножия белой сопки, их ждет становище, где путники отдыхали, когда ехали к мямяльским ламутам. Ичээни знает, что для ночевки лучшего места поблизости нет. Тут на склоне сопки сочный ягельник. Оленям будет хорошо. Их ждет сытная ночная пастьба. И сухостой что надо на растопку…
* * *
Гирге задержался у старца Ичээни. Сначала его тянуло домой. Но старец уговорил его остаться погостить, познакомил с сородичами и сыновьями. Гирге оказался общительным. Не прошло и трех дней, как он со всеми перезнакомился. Не отходил от Тонмэя. Они вдвоем успели поездить к оленям, поставить кое-где чэркэни[106] под горностая. Побывали и у Митэкэ. Всем понравился мямяльский ламут. С парнями и дрова рубил, и лед таскал, и нарты ремонтировал. Таких, как он, ламуты называют илкан бэй, что значит добрый, сильный человек. Он хорошо пел и легко отгадывал любые загадки.
Однажды вдруг говорит:
— Тонмэй, к деду Митэкэ поедем. — Тонмэй удивленно посмотрел на него. — Дед нуждается в нашей помощи.
— Откуда ты знаешь?
— Не спрашивай… Поедем быстрее.
Разговор этот состоялся при старце Ичээни. Тот ни о чем не допытывается, ни один мускул не дрогнул на его морщинистом лице.
«Неспроста все это говорит Гирге. Однако только он сам знает, о чем говорит», — подумал старец. Повернулся к Тонмэю:
— Сходи за оленями.
— Мы вдвоем пойдем за оленями. Так лучше, — быстро заговорил Гирге.
Парни быстро оделись и поспешили на сопку. Олени паслись там.
Когда шли по склону над обрывом, Тонмэй неожиданно поскользнулся и покатился вниз. Один бог знает, когда успел перекатать маут-аркан Гирге. Он кинул аркан, поймал Тонмэя и вытянул его. Спас друга. В тайге и в горах много неожиданностей. Даже такой опытный охотник, как Тонмэй, едва не погиб. Лишь об одном попросил он Гирге: «Никому не рассказывай об этом случае».
Поймав упряжных и верховых оленей, парни погнали упряжки к стойбищу Митэкэ. Прихватили берданы. Не доезжая, остановились. Упряжки оставили возле сосен. Сами на верховых оленях поднялись на гору. Оленьих следов тут не густо, но они свежие. Вскоре увидели самих оленей. Они вели себя спокойно. Их было немного.
Тонмэй оглянулся на Гирге, мол, дальше что будем делать? Тот выехал вперед и стал подниматься еще выше. Олени остались позади. Вдруг Гирге спешился, верхового оленя привязал к дереву, а сам вынул бердан из мосака — кожаного чехла. Кивнул Тонмэю, мол, следуй за мной.
Пешим ходом стали карабкаться наверх. Вскоре поднялись на сопку. И тут Тонмэй увидел, как три матерых волка подкрадывались к дремавшим оленям Митэкэ. Здесь были и верховые учаги, и упряжные олени. Не успел Тонмэй опомниться, как Гирге вскинул бердан и трижды выстрелил. Волки, взвизгнув, покатились вниз по склону.
Убитых волков тут же ошкурили.
Гирге говорит:
— Едва успели. Эти твари, ненавижу их, оставили бы Митэкээна и его семью без оленей. Сам понимаешь, ламут без оленя не выживет. Олень его последняя надежда.
Они спустились к чуму Митэкэ. Увидев волчьи шкуры, старик прослезился. Молча обнял гостя.
За чаем Гирге обвел всех взглядом и проговорил:
— Об этом никому не говорите. Эти хвостатые мстительны. Это не вы, а я с ними расправился. Пусть ко мне полезут, коли что.
Шкуры оставил Митэкэ.
— С купцами поторгуйся. Это все твое. Скоро они подъедут…
Тонмэй все же не выдержал, когда оба остались наедине, обо всем рассказал отцу.
…Погостив еще некоторое время, Гирге выехал в обратную дорогу. Его олени отдохнули, набрались сил.
Старец Ичээни и Тонмэй проводили его до первой ночевки в пути.
— Скоро увидимся. — Гирге пожал обоим ламутам руки и его резвые олени помчались домой…
* * *
Старец Ичээни надолго запомнил поездку к мямяльским ламутам. «Горго оказался рачительным хозяином. Видали, какие у него добротные амбары, да высокие лабазы. А изгороди-то какие?! Специально подбирал длинные деревья из молодого леса. Срубали их, обтесывали с обеих сторон и строили прочные изгороди. Старательно трудились. Не на один год, а надолго. — Рачительность старца Горго ему понравилась. С того дня как выехали из мямяльского стойбища в обратный путь старец Ичээни находился под впечатлением от увиденного у Горго. — Основательным ламутом оказался глава у мямяльцев. Как бы там ни было, сытно живут мямяльцы…»
Вернувшись из дальней поездки, старец больше молчал, думал о чем-то своем. На третий день после отъезда Гирге сказал сыновьям:
— Пока олени наши сами по себе пасутся, мы их не станем зря беспокоить частыми наездами. Так лучше будет. Гирге так велел.
— А мы чем тогда займемся? — спросил Тонмэй, вспоминая нового друга.
Отец, казалось, не слышит сына. Молча сидит с трубкой во рту. Сыновья ждут, пока отец выкурит трубку.
Вот он медленно вынул изо рта трубку, тщательно вытер чубук о ладонь. Поднял глаза на сыновей, переводя взгляд с одного на другого.
— Дети мои, добротно мямяльские сородичи живут. Тонмэй сам видел.
— А мы что, живем хуже их, да?! — удивленно воскликнул средний сын Этиркит.
— Я так не сказал… — негромко произнес отец.
— А что у них, в отличие от нас, особенного? — подал голос младший из сыновей, Гякичан.
— Умело топором работают.
— Мы тоже топором рубим дрова. Кое-что и мы строим… — возразил Этиркит.
— Разве я сказал, что вы не умеете работать топором? Тонмэй, расскажи братьям о том, что тебе понравилось у мямяльцев, — отец перевел взгляд на Тонмэя.
— Они крепко стоят на своей родовой земле… — начал Тонмэй и умолк, думая, что еще сказать.
— А мы что делаем? Разве не стоим на своих ногах? — засмеялся Этиркит.
— Не торопи меня, Эти. Дай подумать, — Тонмэй не обижается на брата. — Скажу вам честно: Гирге молодец. Он не похож на нас. Он сильнее и умнее, чем мы.
«Пусть общаются. Они еще так молоды. Какая жизнь ждет их впереди, никто не знает. И я не знаю. Пускай спорят и сами найдут правильную дорогу», — думает про себя старец Ичээни, глядя на сыновей.
* * *
В отличие от Тонмэя его младшие братья успели обзавестись семьями. Все это произошло почти незаметно, буднично. Стоит рассказать об этом.
Молодые парни часто ездили к соседнему ламуту Митэкэ, который кочевал на западной стороне Гольца Тонмэя. Ичээни знал, что у соседа трое незамужних дочерей. У Митэкэ по соседству жила его старшая родная сестра-вдова. Муж погиб при снежной лавине. Уже выросла взрослая дочь Татуки. Вот и зачастили братья к соседу.
Ичээни не придавал значения частым поездкам сыновей. Знал одно: его сыновья время даром не теряют, помогают по хозяйству Митэкэ, у которого одни дочери. Иногда сам гонял сыновей к соседу помочь по хозяйству. Однажды сам Митэкэ приехал к Ичээни. Предложил вместе поохотиться на сохатого. Нашел его лежку. Издали и самого сохатого увидел, не стал беспокоить, чтобы попытать охотничьей удачи с Ичээни. Мужчины уехали на охоту. Вот тогда-то у вечернего костра и затеял сосед разговор о своей дочери Холиге и Этирките. А после и дочь сестры сосватал за Гякичана.
Поначалу Ичээни опешил. Он понял, что Митэкэ нарушает логику брачных обрядов. Не стал даже слушать, повернул разговор. Даже был раздосадован бестактностью сородича.
Прошло время. Видел, как сохли его сыновья. Ночами ему не спалось, все думал, как обустроить их семейную жизнь. Ему хотелось, чтобы первым обзавелся семьей его старший сын Тонмэй. Отец придавал этому серьезное значение. Тонмэй продолжит жизнь отца. Для этого он должен жениться на достойной ламутке, желательно из состоятельной семьи. Ему придется за братьями присматривать. Старец в памяти перебирал все ламутские роды, которые знал. Мучился из-за того, что выгодного брака не предвиделось. Затем его мысли плавно перетекали к младшим сыновьям. Ведь случай сам идет в руки. Промедление может все погубить… Тогда трое его сыновей останутся бобылями, без очага, без детей… А дочерей Митэкэ разберут другие женихи. «Согласись, чего тянешь», — говорил внутренний голос.
Ичээни решил ехать к соседу.
Митэкэ не меньше его беспокоился о будущем дочерей. Он сам начал трудный разговор о дочерях.
Войдя в чум, Ичээни поздоровался с Митэкэ. Разделся и сел поудобнее. Затем вынул трубку, набил табаком. Лучинку сунул к горящим углям. Прикурил и глубоко затянулся. Ароматный дым окутал чум. Ичээни еще раз затянулся, потом вынул трубку изо рта, чубук тщательно вытер ладонью и протянул Митэкэ…
Тот подхватил трубку, сунул в рот, закрыл глаза и тоже затянулся. «О, какая радость! Какое счастье! Надо же, это ведь сам старец Ичээни приехал как сват!» — такие мысли лихорадочно завертелись в его голове.
Так два ламута решили сложный вопрос. Старец Ичээни сумел исправить сватовство. Теперь он сам, как отец сыновей, действует по обычаю ламутов. На другой день он отправился к сестре соседа. И тут обоюдное согласие было достигнуто. Так обзавелись семьями два сына.
Теперь сыновья живут и кочуют с семейством Митэкэ. В летнее время два рода воссоединяются для выпаса оленей. Гнус, комары, оводы-иргат не дают покоя оленям, когда их мало. Олени теряются, гибнут от истощения. А когда оленей пасут вместе, то и пастухов побольше, и олени прибавляются. А с осени аргишат по своим угодьям. Тогда старец Ичээни на время расстается с младшими сыновьями…
Как ни крути, сложна кочевая жизнь ламутов.
* * *
Сыновья время от времени наведываются к родителям. Однажды ненароком продолжили недавний разговор.
— У них крепкие изгороди. Амбары просторные… Мне еще лабазы понравились, — на этот раз начал старший Тонмэй.
— И мы строим изгороди, загоны. Разве не так? — Этиркит мельком глянул на отца, словно ища поддержки. Старец отдыхал, прикрыв глаза, спиной прислонившись к завернутому спальному мешку.
— Мне понравились их просторные амбары. — Тонмэй пропустил слова Этиркита.
— Амбары и у нас имеются, — воскликнул Гякичан.
Тонмэй улыбнулся, потом говорит:
— Тучные олени мне понравились. Много их.
Какое-то время разговор в таком духе продолжился между братьями.
Отец сел и заговорил:
— Надо почаще ездить к близким и дальним сородичам. Знакомиться и родниться. Вот мы вернулись из долгой поездки. Увидели, как живут мямяльцы. Оленей пригнали. Осенью мы тоже погоним туда своих оленей. В основном молодых самцов — явканов. Будем крепко жить, коли наладим тесные связи со своими сородичами. А пока поездим по нашим заимками и отремонтируем все наши постройки… Приедут мямяльские сородичи… Чтоб нам не краснеть со стыда и было что показать, — заключил отец.
Сыновья молча приняли слова отца и хотели было покинуть сярму…
— Куда торопитесь, не чужие же. Мяса для вас сварила. — мать не ожидая реакции сыновей, положила на землю, застланную свежей хвоей, плоский стол. А посередине поставила большой деревянный поднос, на котором дымились куски жирного мяса.
— Ешьте, дети… — отец улыбнулся сыновьям. В его улыбке таилась молчаливая ласка сурового на вид отца, повидавшего жизнь.
Сыновья не заставили себя уговаривать. Не чужие ведь они у своих родителей.

Глава четвертая. Женитьба Тонмэя

В окрестностях Гольца Тонмэя заметно посветлело. Его недосягаемый пик стал виден издалека, сверкая ровной белизной.
«Зима прошла. Отныне шаг за шагом начнет светать. А там, глядишь, и сама весна о себе заявит», — как-то утром молвил старец Ичээни, глядя на макушку горы-великана.
Прошло еще несколько дней. На вершине Гольца заиграли золотистые лучи солнца.
Ламуты вышли из чумов и, прикрыв ладонями глаза, стали смотреть на макушку Гольца.
«О, Солнце!» — шептали мужчины.
«Какое это счастье — дожить до нового Солнца», — говорили женщины.
Хотя солнечный луч только блеснул ненадолго и скрылся, никто не приуныл. Все знают: это предвестник весны. Скоро дни станут светлее. Для ламутов это — знак судьбы. Коли благополучно дотянули до первых солнечных лучей, значит, им дано жить и дальше.
Старец Ичээни в честь встречи Солнца велел забить двух мангаев — не телившихся упитанных важенок. Для ламутов настал радостный памятный день…
Прошло время. Теперь солнце появлялось каждый день. Стало заметно светлее. Снег на склонах Гольца и на его распадках заискрился. Речные долины от нахлынувшего обильного света будто пробудились и стали просторнее.
Ламуты много времени стали проводить вне чумов, где светло и солнечно. У каждого есть, чем заняться.
Тонмэй сидел на меховой подстилке у костра под ветвистым деревом и старательно строгал обрубок сухой березы под топорище. Привык готовить топорище про запас. В кочевьях вдруг возникнет нужда в замене захудалого топорища, а заготовка, заранее приготовленная, тут как тут, будто сама просится в руки.
Отец подошел незаметно и молча наблюдал за тем, как ловко строгает сын. Руки не суетятся, умело двигаются, подчиняясь воле сына, только круглые стружки медленно копятся рядом. Они тоже понадобятся при растопке очага в сярму.
«Уже повзрослел сын. Вон как умело строгает. И нож у него острый. Пора бы сыну остепениться. Сколько можно жить без своей семьи? Пора уже», — подумал старец Ичээни и вздохнул.
…Старец Ичээни еще в гостях у Горго чуткой душой уловил смятение в душе сына. Видел, как Тонмэй мимолетно бросал взгляд на дочь хозяина. Еще с тех дней старец Ичээни долгими ночами думал о будущем сына, в котором видел продолжение и своей жизни.
— У тебя неплохо получается, сын, — молвил довольный отец, стараясь отвлечься от мыслей о женитьбе сына.
Тонмэй взглянул на отца.
— Про запас строгаю, — отозвался он скромно.
— Правильно делаешь. В жизни это понадобится. Уже сам решаешь, как жить, что заготовить. Мне это нравится, — отец сел рядом.
«Ама меня хвалит. А я не заметил, как он подошел ко мне. Так можно и абагу проморгать. Нехорошо получилось», — думал между тем Тонмэй, продолжая строгать.
— Слышишь меня, Тонмэй?
— Слушаю, ама.
— Помнишь, старый Горго пригласил нас на весенний сэбдек?
— Помню. Он говорил Эгден эвин. — Тонмэй отложил в сторону почти готовое топорище и поправил дрова в костре, ожидая дальнейших слов отца. Он не скажет ему, как часто вспоминает про ту поездку к мямяльским сородичам, как при этом сердце начинает сильно колотиться, а его самого охватывает такая сладостная истома, которую раньше не испытывал.
— Горго кроме нас пригласил и соседних ламутов. Из тех, что живут у ламу[107], — заговорил отец. Голос у него тихий, ровный. — А сэбдек или Эгдэн эвин — одно и то же. Суть веселья в том, чтобы ближе знакомиться и лучше узнать друг друга.
— Наверняка собрал многих, — живо откликнулся сын.
— А что ты думаешь, Тонмэй, насчет поездки туда еще раз?
— Ама, ты предлагаешь мне поехать к абага Горго?! — заволновался Тонмэй.
— Ты меня правильно понял, сын.
— С кем я поеду? — впервые за весь разговор улыбнулся Тонмэй.
— Мы вдвоем поедем. Еще кого-нибудь возьмем с собой. — Отец вынул трубку, засыпал немного табаку, большим пальцем надавил сверху. Тонмэй поднес зажженную лучинку…
* * *
Подготовка новой поездки к мямяльским ламутам оказалась не из легких. Несколько дней потратили на отбор молодняка из оленьего стада. Для этого всех оленей загнали в кораль. Каждого оленя, отобранного для старика Горго, валили на снег и острым ножом на боку оставляли отметку. Отобрали порядка тридцати молодых оленей. Среди них около десятка самцов. Товарных оленей отпустили на волю. А молодняк поздно вечером смешали с упряжными и верховыми оленями. Пусть привыкают друг к другу. А затем всех выпустили из кораля. Взрослые олени знают куда идти. Они цепочкой потянулись к знакомой сопке за чумом. Там белого ягеля сколько угодно под уплотнившимся снегом. Олени легко копытят. Молодые олени пошли за старыми. Тонмэй остался доволен.
На другой день занялись починкой нарт. В грузовые нарты положили новые копылья про запас. В случае поломок в тайге трудно найти подходящий материал для починки нарт. Затем во вьючные сумы сложили запасные тарбаза, рукавицы, упряжь…
В это время к Тонмэю подошел Гякичан и толкнул в бок.
— Отец послал меня за тобой.
— Что с ним?
— Кажется, что-то случилось. Не знаю. Мне ничего не сказал. Сначала позвал Дэгэлэн Дэги. О чем-то переговорили. Когда Дэгэлэн Дэги ушел, отец послал за тобой.
Тонмэй зашагал к чуму.
«Что могло случиться с отцом? Собирались же вместе ехать, как в первый раз…» — на ходу думал Тонмэй.
Отец полулежал на оленьей шкуре, спиной прислонясь к спальному мешку, отодвинув его к стенке чума. Глаза полузакрыты.
— Ама, я пришел. Зачем позвал? Что случилось? — Тонмэй осторожно присел возле отца.
Старец медленно открыл глаза.
— Ты знаешь, сын мой, я, кажется, заболел…
— Что произошло, ама?! — Тонмэю вдруг стало жарко. Он распахнул на себе меховую тужурку.
— Не волнуйся. Встану… — едва слышно пробормотал отец.
— Скажи же, что с тобой?
— Возле нарт голова вдруг закружилась. Едва не свалился.
— Почему меня не окликнул, был же рядом.
— Не хотел тебя отрывать от дела. — Отец закрыл глаза.
— Сильно напугал ты меня, ама.
— Не беспокойся, сын. Пройдет. Пока полежу. Ты иди, занимайся своим делом.
Тонмэй вышел. Душа уже не лежала к поездке. Все мысли об отце: «Как я поеду без него? Может, отложим поездку, а там видно будет. Как же так, отец?! Ты же всегда был крепким и сильным. Нам казалось, что тебя ничто не свалит, ты был для нас защитой и опорой, как Голец Тонмэй. Ты же сам всегда говорил нам, что пока Голец Тонмэй стоит на земле, с ламутами ничего не случится. Я верил и верю твоим словам, ама. Знаю: пока ты жив, нам ничто не угрожает. Так ведь, ама?..»
Он встал и повернулся к Гольцу Тонмэю и почему-то увидел только его силуэт. Не понял, то ли в горах идет снег, то ли там, вверху, вьется снежная буря. Силуэт Гольца то исчезал, то неотчетливо появлялся. Вот тут-то Тонмэй почувствовал, как его щеки стали вдруг мокрыми. Может быть, это снежинки? Нет, не похоже. День стоит ясный. Ладонью коснулся лица. «Это же слезы текут… Мои слезы…» — подумал Тонмэй и оглянулся. Рядом никого не было. Тыльной стороной ладони вытер глаза. Теперь и Голец стал лучше виден. Тонмэй поклонился священной скале и тихо прошептал: «Прошу тебя, наш заступник и спаситель, Голец Тонмэй, подними на ноги отца моего. Он заболел нежданно. Помоги, как можешь…»
Ему показалось, что Голец Тонмэй посветлел. Тонмэй долго глядел в его сторону. Много веры и надежды было во взгляде молодого ламута. Вдруг будто новые силы влились ему в душу. Приободренный, он продолжил сборы. День проходил, незаметно подкрались сумерки. Только могучий Голец Тонмэй, словно подбадривая молодого ламута, возвышался над миром.
* * *
К вечеру отцу полегчало. Он подсел к столу, когда сыновья вынули из котла куски вареного мяса. Аромат наполнил весь чум. Это ни с чем не сравнимый дух, впитывая который каждой клеткой своего тела, ламуты чувствуют полноту жизни.
Ичээни немного поел.
— Тонмэй, кажется, я не смогу поехать, — наконец проговорил он.
— Как же мы без тебя, ама? — затревожился Тонмэй.
— Как бы ты, сын мой, ни относился ко мне, я не вечен. У каждого свыше точно обозначены начало и конец его земной жизни, так что привыкай жить и действовать без меня.
— А может, отложим поездку? Поедем, когда ты выздоровеешь, ама.
— Поездку к мямяльским сородичам откладывать нельзя… Нам дорого время, не следовало бы им разбрасываться. Поезжайте, Тонмэй. За меня сильно не горюй. Пока не тороплюсь к предкам. Пускай пока подождут. Я еще поживу. — Едва заметная усмешка мелькнула на усталом лице отца.
Тонмэй слова отца выслушал молча.
Старец по-своему понял молчание сына.
— С тобой поедут Гякичан и твой дед Дэгэлэн Дэги.
Услышав про Дэгэлэн Дэги, Тонмэй обрадовался.
«С ним интересно, но выдержит ли такую дальнюю поездку дед? Он такой же старый, как мой отец…» — подумал он.
— Ты не сомневайся в Дэгэлэн Дэги. Прими его, как меня. Он еще пригодится в твоей жизни, — сказал отец, будто прочтя его мысли.
— Ама, как ты скажешь, так и будет.
— Отберите самых сильных и выносливых упряжных и верховых оленей, — под конец вечерней трапезы распорядился отец. — А я пока вздремну.
* * *
Старый Горго с раннего утра возится возле чума. Придирчиво рассматривает грузовые нарты. Обходит каждую, затем переворачивает и смотрит, все ли ладно.
— Ама-а! — неожиданно раздается чей-то голос.
Старик обернулся и увидел сына Гирге.
— Это ты, Гирге? Испугал старика, — пробурчал Горго.
— Вижу, ама, годы давят тебя. Не почуял даже, как я подошел… — засмеялся Гирге.
— Говоришь так, будто радуешься моей старости, — пробормотал отец.
— Нет, ама… Не обижайся на меня. Я к тому, что так можно к себе подпустить коварного человека или зверя, не чуя его.
— Ты дельно говоришь… В самом деле, любая беспечность может подвести. Всякое может случиться. Ты прав, сын, в самом деле годы давят на меня, да и слух подводит.
— Нарты проверяешь, да?
— На днях откочуем отсюда.
Гирге знает про кочевку. Помолчав, говорит:
— Ама, наши соседи уже выехали…
— Какие соседи? — недоуменно спросил отец.
— Старец Ичээни снарядил к нам сыновей… — отвечает Гирге.
Старик Горго ничего не сказал, молча опустился на нарты. Он давно понял, что у сына дар предвидения. Сказанное им не заставляло себя долго ждать. Все происходило так, как говорил Гирге. Отец не стал допытываться и просто спросил:
— Стало быть, повременим с кочевкой?
— Лучше подождем тут. Я так думаю. А коли ты решился на кочевку, значит, так тому быть, — заключил Гирге.
— Ты прав. Здесь подождем их. А когда они выехали?
— Только выехали. Дорога неблизкая, сам знаешь, ама.
— Они едут одни?
— Оленей гонят к нам.
— Узнаю друга Ичээни. Он с молодых лет такой. Честный, настоящий ламут, — морщинистое лицо Горго осветилось теплой улыбкой.
* * *
С кочевкой решили повременить. Вместо этого сошлись на том, чтоб заняться хозяйством. С этой стоянки они будут добираться до Эгден Кунтэк[108] с ночевкой в середине пути. Когда всем стойбищем откочуют до Эгден Кунтэк, сыновьям старца Ичээни придется преодолеть лишнее расстояние. Ламуты давно облюбовали Эгден Кунтэк для встреч и традиционных игр.
В Эгден Кунтэк Горго решил устроить Эгден эвинэк. На игры съедутся ламуты близких и дальних родов. Горго еще в начале зимы отправил гонцов к разным ламутам, приглашая на весенний праздник. Хорошо, что к ним приедет сам старец Ичээни с сыном. Горго приятно будет еще раз увидеться со своим другом Ичээни.
В ожидании гостей без дела не сидят. Несколько семей по просьбе Горго откочевали до Эгден Кунтэк. Там они заготовят дрова для растопки. Наедут гости. Поставят свои чумы. После долгой езды они не должны тратить силы и время на заготовку дров для очага. Сородичи Горго заранее заготовят много сухостоя и завезут до места общей стоянки на реке Эгден Кунтэк. Это дрова для всех.
Заодно отремонтируют кораль-загон. Оленей станет много. Надо сделать так, чтобы в корале им не было тесно. Поездят по ягельным местам, чтоб проверить следы хвостатых. Заодно узнают, есть ли волки в тех местах или обходят стороной. Если наткнутся на следы, то надо уточнить, сколько особей. Так делают для безопасности оленей.
Дальновиден старый Горго.
Он попросил Гирге, чтобы тот оставался при нем. Когда сын рядом, отец спокоен, приходится с ним держать совет по разным житейским вопросам. Гирге — дельный, толковый парень. Отец сыну, конечно, так не говорит.
Оказалось, Горго, оставляя сына при себе, как в воду глядел. Через пару ночей тот пришел к отцу и говорит:
— Снегу много на пути едущих к нам соседей. Олешкам трудно на глубоком снегу. Ама, пожалуй, я поеду навстречу им. Как ты на это смотришь?
— Коли так, как ты говоришь, то надо ехать. Тебе виднее, Гирге. Ты просто так говорить не будешь, поезжай.
* * *
Молодые олени ложатся на снег и не поднимаются. Другой бы на месте Тонмэя отчаялся, не зная, как дальше быть.
Ехавший сзади Дэгэлэн Дэги догнал Тонмэя с оленями. Впереди поджидал Гякичан. Его упряжные отдыхают лежа. Им особенно тяжело, когда приходится грудью пробиваться сквозь толщу снега.
— Подождем немного, пускай отдохнут, — предложил старик.
— Опасно, дедушка, могут не подняться олешки.
— Я прожил на свете долго. Не припомню такого обильного снегопада. Моя маленькая голова не знает, как поступить. Ты парень с головой. Скажи, как быть дальше?
— Нам бы как-нибудь пробиться вон до того леса. Там бы остановились на ночь. В лесу снег мягче бывает. — Тонмэй спокоен.
— Уставший олень обычно не поднимается. Скорее подохнет, чем встанет.
— Мы во что бы то ни стало пригоним их к старцу Горго. Так велел мой отец, — твердо откликается Тонмэй. Он представил себе больного отца. «Коли не доедем до сородичей, усугубим болезнь отца. А прорвемся, значит, подымем его дух. Другого не дано. Когда это было, чтоб ламут приуныл и повернул обратно? Какой позор, коли не преодолеем эту снежную целину…» Мысли у Тонмэя вертелись в голове, как косяк оленей в тесном загоне.
— Дедушка, кажется, я нашел выход, — голос Тонмэя оживился.
Он упал на колени и стал молиться Гольцу Тонмэю с просьбой помочь им в пути.
— Тогда объясни. — Дедушка Дэгэлэн Дэги, всегда многословный и неунывающий, на этот раз как-то сник. Видно, сильно устал, да и годы давят.
— Сейчас оленей оставляем тут. Пускай покуда отлежатся. А мы втроем прорвемся вон к тому лесу. Олени почувствуют сладость дыма и по одному потянутся к нам.
— Дельно думаешь… — воодушевился старик.
— Впереди пойду я сам. За мной Гякичан. А ты, дедушка, поедешь за нами.
Тонмэй повел за собой верхового оленя. С каждым шагом проваливается в снег по пояс. С трудом выбирается.
К нему пробрался Гякичан. Остановился, чтоб отдышаться.
— Что решил? — спрашивает Гякичан. — Мои олени выбились из сил.
— Нам нужно как-нибудь вон до того леса добраться. — Тонмэй шумно дышал. — Не вешай нос. Поведу твоих оленей, чтобы пробить санную дорогу. А ты возьми моего учага. Устал ты сильно, как вижу.
Так и сделали.
Тонмэй, стиснув зубы, упорно продвигался вперед. Пускай медленно, но шел. Не останавливался. Оглянулся назад. Обрадовался, увидев во след идущий караван. Гякичан тоже пробивался пешком, ведя учага Тонмэя. А к нему за шею связал упряжных оленей дедушки Дэгэлэн Дэги. Остальные олени все еще лежали. Только их головы еле виднелись над снегом.
Тонмэй двинулся дальше. Снежный наст крепок, как лед. Еще немного, еще… Тонмэй вспотел, но не останавливается. И вдруг… О чудо! Снег стал мягче. Остановился, поджидая спутников. Когда те подъехали, Тонмэй подошел к ним.
— Лес вон рядышком. Заживем теперь. Снег уже помягче стал, — голос Тонмэя уже другой.
Настроение у его спутников заметно улучшилось. Отдышавшись, двинулись дальше. Тонмэй вновь вырвался вперед. Олени Гякичана и дедушки тоже оживились.
— Здесь есть сухие дрова… — донесся бодрый голос Тонмэя.
Наконец подъехали спутники. Тонмэй разгреб снег.
— Ягель! Есть тут ягель! Значит, заживем! — вскричал он.
Всех оленей распрягли и отпустили на волю.
— Дедушка, мы сами управимся. А ты посиди пока на нартах. Отдохни, — обращается Тонмэй к деду.
— Одной смертью умрем. Зачем мне сидеть?! — живо откликается Дэгэлэн Дэги.
— Гякичан, а это что?! Видишь? — отойдя шагов на двадцать, удивленно воскликнул Тонмэй. — Подойди сюда.
Гякичан подошел и увидел прислоненные к толстому суку громадного дерева старые шесты для илуму. Он и удивился, и обрадовался.
— Как я вижу, здесь когда-то останавливался охотник. Видно, с семьей. Место удобное. Бери их и ставь остов для илуму. А я дров нарублю, — сказав так, Тонмэй с топором двинулся в глубь леса. «Вот же рядом сухостой стоит. А он почему прошел мимо?» — удивленно подумал Гякичан.
Вдвоем быстро поставили илуму.
Тонмэй нарубил много дров. Дэгэлэн Дэги развел огонь. А Гякичан деревянным ковшиком наполнил котел и чайник зернистым снегом. Ламуты весьма разборчивы в этом деле. Каким попало снегом не станут наполнять посуду. Они знают толк в этом. Из поколения в поколение накопили знания о снеге. Верхние слои снега не пригодны для питья. В них микробы и источники разных болезней. Набирают только зернистый снег, состоящий из блестящих ледяных крошек. Он чистый и годный.
Над илуму потянулись вверх, словно радуясь, клубы густого дыма. Это был проверенный на вековых тропах кочевья непреходящий знак жизни.
Раз появился и струится дым, значит, жить можно. У каждого из путников есть чем заняться. Гякичан разбирает вещи на нартах, сортирует их. Дед занимается чайником. Следит и вовремя подкидывает порции зернистого снега.
Тонмэй натаскал сухих дров, нарубленных крупно. Такие дрова горят долго. А мелкие быстро прогорают без видимой отдачи. Ламуты и тут опытны.
Тонмэй свалил несколько молодых деревьев, собрал их мерзлые ветви и затащил охапками в илуму для подстилки.
— Вот это хорошо! — вырывается у Дэгэлэн Дэги. Видавший и преодолевший множество трудностей на своем долгом веку, дед радуется не только хвойной подстилке, но отдает должное трудолюбию и выносливости Тонмэя. «Совсем, как отец», — думает он.
Завершив дела, Тонмэй походил по лесу. За лесом вверх потянулась невысокая сопка. Окружающий таежный мир приятно удивил его.
— Здесь можно сколько угодно жить. И сухостоя много, и ягельные места вокруг. Выше сопка сплошь ягельная, — поделился Тонмэй, зайдя в чум.
В это время чайник, будто спохватившись, вскипел. Заварили. Гякичан острием ножа хотел было покопаться в котле, где варится мясо.
— Подожди, подожди, Гякичан! Зачем ножом-то в кипящий котел? — взволнованно вскричал дед. Гякичан, все еще держа нож над котлом, удивленно оглянулся на деда.
— Бери, вот этим ковыряйся, — он протянул ровную, крепкую лучинку, расщепленную из сухого полена. — Никогда ножом не тыкай в кипящий бульон.
— Почему, дедушка? Я дома все время так делаю, — откликнулся Гякичан.
— Твое счастье, что я этого не видел раньше. Грешным делом занимаешься. Ты ножом тычешь не только в кипящий бульон, а заодно и в душу огня на очаге. Этим можешь навредить и себе, и своим близким. Кто-нибудь из них ослепнет. Понимаешь ты это?! Или, самое малое, потеряешь нож.
Гякичан, будто уличенный в чем-то постыдном, быстро положил нож на подстилку. Взял в руки лучину, острием стал переворачивать в котле куски мяса.
Пока не спеша пили чай и ели мясо, над лесом и ближним краем снежной мари медленно растекался сизый дым.
Люди, занятые трапезой, не заметили, как обессиленные молодые олени, увидев дым и хватая его сладкий дух заиндевелыми ноздрями, стали медленно подниматься на ноги и друг за дружкой потянулись по свежему санному пути туда, откуда манил сизый дым спасения…
— Вы продолжайте чаевничать. Торопиться уже некуда. А я пойду к олешкам. Подниму их и пригоню сюда, — сказал Тонмэй и вышел из чума.
Тут же донесся его радостный голос:
— А олешки-то сами идут к нам! Как хорошо! Вот что значит запах дыма!
Гякичан выскочил за полог и громко засмеялся.
Следом не торопясь вышел Дэгэлэн Дэги. Радостно посмотрел на приближающихся оленей.
— Олени спасены, — тихо пробормотал он и поклонился во все стороны. Это был знак благодарности духам мари, леса и гор.
Этот случай подтвердил жизнеутверждающую силу едко-сладкого дыма костра на долгих вековых кочевьях. Никто не видел, никто не подсчитал, скольким ламутам вдохнул радость жизни этот неувядающий в веках синий дым костра, скольким вернул веру в свои силы и в свою звезду на скользких, порою непреодолимых путях-дорогах. Этих гордых и мужественных детей горно-таежной стихии ничем не удивишь и не поколеблешь. Сила непокорного духа и беспредельная жажда жизни позволяла им преодолевать любые трудности. Если бы ни эти беспримерные человеческие качества, то ламуты давно бы исчезли и канули в Лету. Удивительно и невероятно то, что при таких суровых условиях жизни они из века в век сохраняли свою природную человечность, доброту и верность друг к другу. Не умея ни читать, ни писать, они не одичали. Вечная неравная борьба за выживание не разобщила, а объединила ламутов.
По мере приближения к опушке леса олени выше поднимают головы. Разбредясь вдоль опушки леса, неторопливо принимаются копытить снег, чуя белый ягель под толщей снега.
Дэгэлэн Дэги всматривается вдаль. Его бледные губы шевелятся. Стало быть, дед благодарит Духа Гольца Тонмэя за вызволение из тисков погибели.
Ламуты возвратились в чум.
— День-два здесь останемся, чтоб олени отдохнули и попаслись на ягельной сопке. Завтра с утра я на лыжах пройду по мари и проложу дорожку. Думаю, наиболее трудный участок пути мы проехали, — поделился своими планами Тонмэй.
— Как ты похож на Ичээни в пору его молодости, — улыбается Дэгэлээн Дэги.
— Может, я внешне напоминаю отца. А во всем остальном мне не дотянуться до него, — скромно ответил Тонмэй.

Глава пятая. Последнее лето старца Ичээни

Сколько седых веков незаметно пролетели над таежным миром, жизнь в этих краях протекала вяло, без видимых перемен. Порою кажется, что осколки цивилизации даже близко не коснулись здешних мест. Но на самом деле это далеко не так. В этих местах жизнь всегда была нелегкой. Порою непредсказуемой. Здесь невозможно предвидеть природные катаклизмы, связанные со спонтанными наводнениями, обильными дождями, селевыми потоками — исла, а в зимнее время с долгими снегопадами, с пургой, со снежными лавинами, опасными наледями… Кочевые ламуты небольшими родами кочевали по редким таежным вьючным тропам в течение многих веков. Пока живется хорошо, они ни о чем дурном не думают, опасаясь как бы ненароком не приманить к себе несчастье и беды.
Ламуты поживут недолго у какого-нибудь горного ручейка или речной долины, затем быстро снимутся и откочуют на новую стоянку. Поначалу можно подумать, что они скитальцы без угла и малой родины. Но так может показаться на первый взгляд. Весь таежный мир, включая горные кряжи и долины, по которым ламуты кочуют из года в год, из века в век — это и есть их родина, дарованная им свыше самим Гольцом Тонмэем. Маршруты их кочевий никем не фиксируются. Да это и невозможно в силу того, что им неведомы такие блага, как бумага и перо. Зато они крепко-накрепко закрепляют в памяти места кочевий до мельчайших подробностей. Из года в год безошибочно кочуют по ним. И олени знают свои пастбища.
…Незаметно пролетели десятки лет над Гольцом Тонмэем. Немало снегу выпало на плато и вершины Гольца и столько же растаяло.
На берегу речки Тонмэй на старом пне задумчиво сидит седой старец. Одет он не по сезону тепло. Изношенная до замшелости меховая тужурка мешковато сидела на нем, на ногах легкие торбаза из выделанных оленьих камусов. Глаза устало полузакрыты, на крючковатых пальцах правой руки давно потухшая курительная трубка.
Это глава рода таежных ламутов старец Ичээни. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет ясность ума. В последнее время он часто стал задумываться о прожитом…
Сколько раз в долгой жизни проехал по таежным нескончаемым тропам, сколько лазил вдоль и поперек по окрестным и дальним горным кряжам и гольцам, по этим ягельным пастбищам, пася и карауля оленей. И сейчас у него сердце замирает, как вспомнит про лежбища уямканов[109] на склонах могучих скал. С закрытыми глазами находил излюбленные места обитания таежных великанов — сохатых. Мнилось, будто это было лишь вчера. А оказалось, что прошла целая вечность. Он сам, некогда юноша-непоседа, превратился теперь, как иногда думает он сам, в трухлявое дерево. От таких мыслей иногда в душе улыбается сам себе. «О какой вечности я тут задумался? Нет никакой вечности. Как обидно, что жизнь свою я уже прожил. Не успел оглянуться, уже состарился, превратился в немощного старика в тягость детям. Пора, однако, и мне откочевать в свой вечный покой. Что дети? Они уже сами взрослые, пора и им освободиться из-под моей опеки. Оттуда, из той жизни, которая в небесах, буду смотреть, как самостоятельно станут поживать мои дети. Коли надо, буду подсказывать, как жить дальше…».
Пред его мысленным взором замелькали наиболее заметные вехи его долгой кочевой жизни…
На земле все меняется. Это происходит в течение жизни одного человека. Молодой, ловкий ламут Ичээни в этом убедился сам. Когда ребенком гонялся за шустрыми оленятами, тут простиралась довольно просторная поляна. Рядом протекала говорливая речка мимо тальников и тополей. Сейчас не видно ни самой речки, ни поляны. Ичээни сам удивляется таким быстрым переменам в лике таежной жизни. Сколько помнит себя, без остановки кочевал со своими старшими родичами. Изредка, проезжая мимо, замечал малюсенькие тоненькие деревца, выраставшие по краям поляны. Года через два он снова проезжал с родителями по знакомой вьючной тропинке и с удивлением замечал, как быстро меняется все вокруг. Не нашел той поляны, по которой резвился малышом. Там, где ширилась поляна с сочной травой и цветами, шумел теперь молодой лес. Вот появились стройные деревца, которых тут видел совсем недавно еле заметными. Потом несколько лет сюда не заглядывал. Охотился на диких сокжоев по бескрайнему побережью вечно покрытого льдами ламу. Куда эти дикие олени повернут, туда кочевал он со своей семьей вслед за ними. Безусым юношей был, но уже слыл удачливым охотником. Все сородичи признали в нем меткого добытчика.
Вспомнил отца. Сильного и отважного. Он во всем следовал за ним. Хотел быть хоть малость похожим на него. Жалко, что отец рано покинул этот мир. Видно, так предопределено свыше. На ум пришел и тот абага (медведь), нечестно, исподтишка напавший на отца. Как долго он искал открытой схватки со зверем, да тот умело ускользал. Правда, и абага сам угодил в западню… Не знаю, правильно ли, иль легкомысленно поступил тогда, освободив зверя из западни. Зато потом не жалел о своем поступке.
Сыновья его давно обзавелись семьями. Дети растут. Это внуки старца Ичээни. Иногда, глядя на непоседливых внуков, старец светлеет душой: «Вот оно, мое потомство. Скоро, однако, я покину этот мир. Просто так не исчезну. Оставлю после себя свой земной след. Это мои дети, внуки и правнуки…»
Ему, как любому живому существу, хочется еще пожить, да вот в последнее время зачастила во сне мать Тонмэя. Определенно торопит его, чтобы перекочевал к ней.
Приходит, молча посидит и, часто оглядываясь, уходит. «Видать, по мне заскучала мать Тонмэя. Чую, чую, скоро встретимся… Подожди немного», — едва слышно шепчет старик, чувствуя, как с щемящей болью сжимается сердце. С тех пор как жена его, мать Тонмэя, откочевала в верхний мир предков, он на себе познал всю суетность жизни. Даже в кругу сородичей, рядом с детьми стал чувствовать себя одиноким. Оказывается, добрая Айсач собою заполняла всю его жизнь. Несмотря на свою старость, старец Ичээни понимал, что без нее, с которой десятки лет прожил мирно, жизнь теряет всякий смысл… Но он собирал всю волю в кулак и продолжал жить ради детей. Будут живы дети, сохранятся и ламуты. Они свободны, как солнце, ветер и воздух. Так и жили его дети и сородичи, не ведая о душевных терзаниях старца.
* * *
Весь седой, иссохший дед говорил мало, двигался вяло. Его немощь объяснялась старостью. Никто не знал, сколько ему лет. Ясность ума дед сохранил до последнего дня. Он, видно, чувствовал приближение конца своей жизни, потому никому конкретно не обращаясь, стал часто повторять: «Человек — гость на этой земле. Не может он долго задерживаться на ней. Не нужно печалиться, когда придет время уходить». С весны произошли изменения в его внешнем облике: замкнулся в себе, сиднем сидел молча, в глазах потух прежний азарт жизни. Когда сын Тонмэй намекнул о предстоящей кочевке, чтобы заручиться отцовским одобрением, на изможденном лице старца не дрогнул ни один мускул, будто не услышал слова сына. Тонмэй ближе подсел к отцу и собрался было вновь повторить сказанное, старец чмокнул губами и едва слышно молвил:
— Отныне, сын, сам решай, когда и куда откочевать. Сам видишь, каким стал твой отец. Сил уже нет, голова соображает не так, как раньше.
Тонмэй уловил затаенный смысл сказанных отцом слов и опустил кудлатую голову. Он привык, как велит древний обычай, все делать так, как скажет отец. От природы смышленый, Тонмэй быстр в действиях, слушая тайгу, знал когда откочевать и делать все прочие дела по хозяйству. При этом предварительно советовался с отцом. Последнее слово всегда оставалось за отцом.
Прошло время. Сын надеялся, что отец встанет, еще продержится. Но однажды отец подозвал его и едва слышно сказал:
— Воздержись пока от долгих кочевок. По обоим берегам реки корма для оленей хватит. Трава и листья сочные, на склонах гор ягель белеет как никогда.
Сын по-своему понял отца.
— Ты прав, отец. Олени на этих пастбищах нагуляют жиру. А мы с тобой осенью на сохатого еще поохотимся, запасемся на зиму жирным мясом, — нарочито весело ответил он.
Отец после долгого молчания тихо, почти шепотом, молвил:
— Видать, без меня, поохотитесь. Мать твоя заждалась меня. Давно зовет к себе. Давеча приснился мне сон, будто куда-то еду. Но дорога оборвалась. Дальше не видно ее…
С ранней весны, когда отец сильно ослаб, Тонмэй сердцем почуяв приближение беды, отправил гонца за братьями. Те сразу приехали, поставили чумы и стали жить вместе. Они и сами раньше приезжали и кочевали с отцом. Затем, понадеявшись на волю Духов, вновь откочевали к своим семьям. Им казалось, что отец еще поживет. Один Тонмэй, по обыкновению, жил рядом, не оставлял отца одного. Почил старец тихо и незаметно. Произошло это так. Однажды, вечером, поговорив с детьми, он заметно оживился. Тонмэй обрадовался, замечая перемену в отце. Вскоре старец уснул, а утром не проснулся. Тихо во сне отошел к предкам… У верховья реки на высоком холме покоятся останки ушедших сородичей. Похоронили его на родовом погосте рядом с могилой жены Айсач на правом берегу речки Тонмэйчэн на высоком Ясе[110].
Могилу вырыли рядом с могилой матери. Земля, как божий дар, без больших камней, не считая небольшие камушки, каких встретилось много. И тут сыновья удивились мудрости отца. Он все предусмотрел. Еще в молодости выторговал у якутских купцов несколько лопат и кайло. Все это спрятал недалеко от могилы любимой Айсач в яме под толстым ветвистым деревом. Об этом в свое время поведал старшему сыну Тонмэю. Без таких инструментов было бы трудно…
Было время, когда ламуты усопших сородичей хоронили на открытом воздухе. Тело покойного клали в выдолбленное дерево, закрывали и вывешивали высоко над землей, закрепив на двух деревьях, стоящих недалеко друг от друга. Между деревьями закрепляли крепкий столб, на котором вывешивалось выдолбленное дерево, с телом усопшего, покрытое ровдугой. Почему так хоронили? Это не обычай, просто голыми руками невозможно вырыть яму в мерзлой земле. Никаких инструментов для этого ламуты не имели. С погребением покойного особо трудно было в жгучие зимние морозы. К тому же такая открытая могила недолговечна. Снега и дожди, частые перемены климата делали свое дело — дерево гнило и со временем все рушилось. В самом начале, слов нет, это было удачной находкой. Она нашла широкое применение среды кочевых ламутов…
Затем ламуты научились хоронить умерших в земле… Это произошло тогда, когда ламуты стали соприкасаться с якутами.
Покойный отец заблаговременно высушил доски, из которых Дэгэлэн Дэги, сам тоже постаревший, но еще жилистый, изготовил гроб. Каждую доску проковырял острым ножом и закреплял крепким ремешком.
Дэгэлэн Дэги, как старший, старательно омыл покойного и переодел в ламутскую замшевую одежду, сшитую из ровдуги, заранее заготовленную еще при жизни Айсач. Это она старательно сшила эту посмертную одежду для мужа. Она спокойно разъясняла детям необходимость все делать заранее, ибо у всех ламутов одна дорога впереди. Жизнь заканчивается одинаково, кем бы ты ни был. У ламутов сильно, причем прилюдно, плакать не принято. Об этом мать тоже говорила.
Покойного положили в гроб. Рядом все личные вещи: курительную трубку из крепкого коренья, старый кожаный мешочек с крошками листового табака, старый нож в ножнах, заплетенный маут…
Забили крупного верхового оленя, на котором в последнее время ездил покойник, и двух упряжных оленей, с которыми при жизни объезжал он оленьи пастбища.
По обычаю ламутов похоронили без лишних слов и плача. Только сыновья молча смахнули навернувшиеся на глаза слезы.
Седло, вьючные сумы, упряжь покойного аккуратно сложили на высоком лабазе в нескольких шагах от могилы. Сверху накрыли оленьими шкурами, а затем берестой, чтобы защитить от дождей и снегов.
Все получилось как нельзя лучше. Ламуты, тихо переговариваясь между собой, сошлись на том, что покойный старец Ичээни при жизни жил безгрешной жизнью, был совестлив, честен и справедлив, потому и похороны удались.
Ламуты строго соблюдали древний обычай, потому про ушедших из жизни говорили только хорошее. Но при этом все допускали, что старец Ичээни сильно отличался от сородичей, будто был из другого мира. В самом деле, он жил праведной жизнью, слыл справедливым, честным и порядочным. Ламуты всегда с почитанием помнили, как он великодушно спас абагу-медведя, попавшего в западню…
Молва об удивительном поступке Ичээни потом передавалась из поколения в поколение…
Так закончилась земная жизнь удивительно скромного, но сильного духом ламута по имени Ичээни…
А сама жизнь, как Голец Тонмэй, непоколебима и стойка. Она, как символ живучести и силы ламутов, устремлена вся в будущее сквозь грядущие века…

Глава шестая. Магия сновидений

Настала первая осень без старца Ичээни. Тонмэй все лето провел в заботах об отце. До последнего надеялся на лучшее, что старец вот-вот поправится и встанет на ноги. Знал, что отец от природы был крепким. Редко, бывало, простужался, и быстро поправлялся. Он, с его твердым духом, не выдержал ухода из жизни матери детей Айсач и заболел сам. Произошло то, что и должно произойти…
На днях Тонмэй во сне увидел отца. Тот выглядел молодым и нарядным. Почему-то не подошел, а издали подал голос: «Не горюй, сын, обо мне…» И все. После этих слов исчез.
…Илкэни легко поднимается по твердому насту. Это даже не наст, а растоптанная оленьими копытами широкая колея. Уже несколько дней подряд по утрам он пригоняет по этому склону оленей к илуму. А к вечеру они сами поднимаются по нему на ночную пастьбу.
Рассветает медленно. Ночная тьма сопротивляется, хочет подольше властвовать над миром. Будто понимая, что слабеет перед набирающей силы утренней зарей, цепляется теперь за каждый куст. Но все тщетно. На фоне белого снега все отчетливее выступают силуэты горных вершин. Мысли Илкэни в унисон с его быстрой ходьбой быстротечны, потому вспомнил сон отца. Ему чудится, что из-за дальнего поворота на самой вершине лысой горы вот-вот появится девушка в ослепительном белом одеянии. Ему ничуть не страшно, наоборот, было бы любопытно на нее посмотреть. Чувство страха не для него. Ему просто хочется хотя бы издали краем глаза взглянуть на это чудо. Как бы поступил он, появись вдруг она наяву прямо сейчас? Может быть, попытался узнать, кто она и откуда родом? Но понимает, что, возможно, растерялся бы. Все могло быть.
Между тем он уже дошел до белоснежного склона. Деревья остались позади. Двигаясь, он внимательно всматривается в снег. То здесь то там видны снежные лунки — следы ночной кормежки. Олени копытили снег, добираясь до ягельного покрова. Судя по всему, они паслись спокойно. Видны следы их лежанки. В самый разгар ночи, видно, олени улеглись и слегка вздремнули, предаваясь долгой жвачке. Потом поднялись и продолжили пастьбу. Следы свежие. Олени где-то тут, поблизости. Илкэни не терпится, хочется поскорее добраться до них и пригнать до илуму.
На одном месте, судя по разметавшимся следам, олени беспокойно шарахнулись. Определенно чем-то напуганы. Может, хвостатые учуяли их… Тогда беда. От хвостатых спасения почти нет. Илкэни прибавил шагу. Ему важно вовремя подоспеть, тогда он успокоит оленей. А может абага пожаловал? Тогда еще страшнее. При мысли о медведе Илкэни похолодел. В это время, за лето нагуляв жиру, медведь залезает в свою берлогу. Зверь, блуждающий по снегу, опасен не только для оленей, одинаково опасен он и для человека. Такой зверь становится шатуном. На волка еще можно накричать, а на медведя крик вряд ли подействует. Шатун бросается на все живое, лишь бы оно двигалось. Ему важно утолить голод. У юноши ружья нет с собой. Лишь нож на боку, да палка березовая в руке. Он, напрягая зрение, пристальнее оглядывается вокруг, боясь наступить на новые медвежьи следы, а то ненароком недолго наткнуться и на него самого. Приятно-то как, когда ничто тебя особо не беспокоит. Постепенно Илкэни успокоился. Тут он увидел самих оленей. Они почему-то сгрудились на одном месте. Головы подняли высоко и смотрят назад. Илкэни громко крикнул: «Чо-о!» Олени услышали человеческий голос и повернули морды в его сторону. Для них человек, находящийся рядом, надежная защита от любой опасности. Это ими усвоено давно. Вот и сейчас они дружно потянулись к нему. Подойдя на близкое расстояние, вытянули шеи и всматриваются в человека. В их темных, миндалевых глазах улавливаются и любопытство, и успокоение. «Что с вами, друзья? Чего испугались?» — проговорил Илкэни, когда олени тесным кольцом обступили его. Они, будто понимая, молча мотали рогатыми головами. Илкэни погладил рукой по холке ближних оленей, ласково приговаривая: «Успокойтесь, теперь я с вами. Пока сами медленно спускайтесь вниз, а я посмотрю вокруг, узнаю, кого вы так боитесь». С этими словами Илкэни повернул оленей к спуску. Когда те вышли на тропу, ведущую вниз, он пошел обратно. Ему важно выяснить, чем же так встревожены олени?
Пройдя немного по снежной целине, вдруг отчетливо увидел на снегу свежие медвежьи следы. «О, какой ужас!» — в одно мгновение с головы до пяток прожгла жаркая волна. «Как быть?!» — В нерешительности потоптался на месте. Немудрено испугаться, ведь он еще ни разу не видел живого медведя. Его прошиб пот. «Возьми себя в руки и успокойся», — будто говорит внутренний голос. Да-да, как бы там ни было, важно выяснить, что произошло. «Если с испугу поверну обратно, то что скажет ама. Знаю, ничего не скажет, только молча взглянет. Он же надеется на меня. Ама часто говорит о том, что у каждого человека вся жизнь предопределена, вплоть до того, как он уйдет из жизни…» — думая так, слегка успокоился и заставил себя идти по следам зверя. Шел, не наступая на следы, рядом, чуть стороной. «Сомнений нет, только что абага прошел. Отпечатки лап отчетливо видны. Будто человек босиком прошагал. Интересно, почему следы маленькие? Неужели это медвежонок, оставшись сиротой, блуждает тут?» — лихорадочно думал Илкэни, продолжая изучать следы. Не будь рядом оленей, он скорее ушел бы восвояси. А тут олени, такие близкие и родные живые существа. Как он их бросит в опасности? Будь что будет, надо выяснить ситуацию. Вновь вспомнил о девушке, которую увидел отец во сне. Почти в ту же минуту сквозь марево ранних утренних сумерек с ужасом увидел впереди себя нечто темное, движущееся. Юношу мгновенно обожгла ужасная мысль: «Это сам абага. Как мне быть? Может, повернуть обратно и побежать вслед за оленями? Но ведь ама не раз рассказывал, как вести себя при встрече с абагой. Нельзя убегать, говорил он, иначе зверь в два прыжка настигнет и растерзает на месте. Нет, он не убежит, будь что будет. До зверя два ружейных выстрела. Тот явно уходил. Но странно, почему так неуклюже бежит? Делает отчаянные прыжки, затем в прыжке всем корпусом поворачивается назад, чтобы посмотреть, не идет ли кто следом. Только тут Илкэни осенило, что он, оказывается, имеет дело с онаки[111]. Он даже повеселел: зачем тут шастал этот зверь? На оленей хотел напасть, что ли? То-то бедных оленей напугал. Илкэни задумал проучить наглеца. Резко оттолкнувшись, он бросился вдогонку за онаки. Коварный зверь почуял опасность и помчался изо всех сил. Илкэни прибавил бег. Снег не очень глубокий. Зато ямы то тут, то там. Бежать трудно. Но заставил себя прибавить. Чувствует, как шаг за шагом догоняет зверя. Тот кувыркается теперь по самой кромке снежного обрыва. Вниз спрыгнуть, видно, не решается, боязно. Склон довольно крутой. По самой кромке поверхность твердая. Чувствуется, что тут под снегом мелкие камешки. Илкэни побежал быстрее. Вот он уже почти настигает онаки, но тут же отшатнулся назад. В нос ему ударил тяжкий вонючий дух, юноша чуть не задохнулся. Тут же опомнившись, вновь догнал онаки и, замахнувшись, ударил ее палкой по спине. Зверь прогнулся, зарычал, но продолжал бежать. Илкэни обрушил несколько ударов куда попало. Тут росомаха перевернулась и упала навзничь, пытаясь впустить в ход задние лапы. Тонмэй не раз рассказывал сыну о такой повадке онаки. Илкэни нет резону кидаться на нее, потому вновь ударил палкой, пытаясь достать голову. Онаки увернулась от удара, вскочила проворно на ноги и дала деру по самой кромке обрыва. Внизу начинаются скальные склоны. Илкэни вновь нагнал зверя. После очередного удара палкой росомаха кубарем покатилась по склону. «Кажется, попал в голову и добил», — радостно подумал Илкэни. Онаки хитрый. Редко попадается на глаза человеку. Илкэни сегодня крупно повезло. Он догнал и добыл хитрую онаки. Оленям своим помог. Отец и мать порадуются за него. Пора возвращаться к оленям. О сильно вспотел, снял шапку. Над головой вьется пар. Илкэни горд за себя. День начался как нельзя удачно…
* * *
Пока Илкэни гонялся за онаки, олени, успокоенные, медленно подались вниз по склону. Шли не торопясь. Часто останавливались и копытили ягель. Онаки внесла сумятицу в их рассудок, потому давеча им стало не до ягеля. Теперь они наверстывают упущенное. Благо горный склон весь покрыт сочным ягелем. Олени привыкли каждое утро спускаться к людям, потому медленно, но шли и сегодня.
Илкэни догнал оленей на середине лесистого склона сопки. Не стал торопить понуканием. Олени почуяли человека. Вели себя спокойно. Спускались медленно, по пути поедая белый ягель.
Когда Илкэни пригнал оленей к илуму, окончательно рассвело. Отец и мать вышли навстречу. Сестра только выглянула.
— Что-то задержался дольше времени, — негромко бросил отец.
— Я тоже начала тревожиться. Всякие мысли лезли на ум, — улыбнулась мать.
— Из-за онаки задержался, — ответил юноша.
— Онаки?! — удивленно вскинул брови отец. — Что она делала?
— Кружила вокруг оленей.
— Аринка[112]… — выругался отец. — А дальше что было?
— Стала убегать от меня.
— А ты?
— Погнался и, догнав, ударил несколько раз палкой.
— Молодец. Не растерялся… — засмеялся отец, — поймал старого учага по кличке Нимат за шею и оседлал его.
В это время мать подманила солью дойных важенок. Оленухи тесно обступили женщину и теребили за рукав, прося соли. У Нелтэк свои дойные оленухи.
— Илкэни, возьми Тосапана[113]. На нем поедешь, — распорядился отец.
Юноша подошел к рослому оленю и надел недоуздок. Повел его за собой и привязал к дереву недалеко от илуму. Закрепил седло, подтянул подпругу. У этого оленя на лбу белая отметина, оттого и такая кличка.
Мать с дочерью быстро подоили важенок и тут же отпустили их.
— Жажда не замучила? — спросила мать у сына, ставя плоский стол перед мужчинами. Сейчас самая пора почаевничать.
— Есть немного. После беготни за онаки захотелось водички, — улыбнулся юноша.
— Неспроста тебе попалась онаки, — проговорил отец, присаживаясь к столу. — Меня она избегает.
— А тебя, ама, все звери сторонятся, потому что ты сильный, — к разговору подключилась Нелтэк.
— Это ты зря, дочка, так все звери убегут от меня, и я перестану их добывать, — шуткой отзывается отец.
— Я заметил, что олени озираются. Это меня и смутило, — заговорил Илкэни.
— Немудрено испугаться. А ты сам не испугался? — спросил отец.
— Еще как испугался, — честно признался Илкэни.
— Наверное, подумал о хвостатом?
— Да, было и такое, — улыбнулся Илкэни.
— Еще чего не хватало! — перепугалась мать при мысли о волке.
— Но я больше боялся абага, — признался юноша.
— Еще бы. Кто не боится его, коли он не залег в берлогу. Такой зверь страшен. — Отец перестал улыбаться. Он на миг представил себе голодного медведя, и ему стало страшно за сына.
— Дух Гольца и тут помогает, оберегая нас от встречи с абага, — прошептала мать.
— А дальше как было? — спрашивает отец.
— Иду, значит. Внимательно всматриваюсь в следы на снегу. И вдруг, о ужас, увидел следы абага.
— Да ты что?! — воскликнул отец, откидываясь назад.
— Страшно-то как! — подала голос сидевшая рядом Нелтэк.
— Ок-сиэ![114] — Мать побледнела.
— Но следы почему-то маленькие. Подумал, не медвежонок ли?
— Вот оно что… — громко засмеялся отец. Он уже понял, что к чему.
— Потом увидел его самого. Еще темновато было. Сначала показался большим. Смотрю, какая-то темная масса бежит от меня.
— В темноте даже мышонок кажется большим. Далеко было?
— Примерно на два ружейных выстрела.
— Не так далеко. А ты что?
— Погнался за ним.
— Не подумал, что у него клыки и он сильный зверь? — спросила мать.
— Некогда было об этом думать, эне.
— Ишь, какой бесстрашный! — мать только для виду пожурила сына. Сама на седьмом небе от радости — сын невредим, вот сидит перед нею.
— И догнал онаки? — спросила сестра Нелтэк.
— Она же не так быстро бежит. Куда денется на коротких ногах? — вопросом на вопрос ответил Илкэни.
— Бывает так, что иногда и собака не догоняет, — заметил отец.
— Неужели? Что-то не верится, — смуглое лицо сына озарилось улыбкой.
— Долго гнался? — спросил отец.
— По-моему, не очень.
— Так и ударил палкой?
— А что делать оставалось, коли погнался и догнал…
— Онаки как себя повела, когда ты набежал на нее?
— Рычала.
— Это опасно. Не правда ли, ама? — Нелтэк повернулась к отцу.
— Потом даже перевернулась на спину, а потом вскочила и помчалась дальше.
— Это ее хитрость. Если собака настигает и кидается на нее, она задними лапами и острыми когтями рвет живот, отшвыривает, глубокие наносит раны. Опытная собака сразу бросаться не станет.
— Когда второй или третий раз настиг ее, так завоняла, чуть не задохнулся, — засмеялся Илкэни.
— Мукэ[115] — это тоже защита. Даже собака не переносит эту вонь, — отец смеется. — В занятную ситуацию попал, сынок.
— Весело было. — Илкэни ободряло внимание родных.
— Слушай, а потом как же онаки все же от тебя отбилась? — допытывается отец.
— Палкой несколько раз сильно достал.
— А дальше что было?
— Она камнем покатилась вниз по крутому склону.
— Странно.
Так оживленно беседуя, не заметили, как опорожнили чайник. Затем, одевшись, вышли наружу. Илкэни плотно прикрыл уркэпэн — полог илуму.
— Сегодня повременим с охотой. Поедем за твоей росомахой, — определил отец.
— Мойто берем с собой? — спросил Илкэни.
— Стоит ли? — Тонмэй посмотрел на небо. Взгляд выдал его сомнение, не поздно ли. Обычно он выезжал на охоту спозаранку, когда еще темно. Сегодня припозднились. К тому же надо беречь силы собаки. Еще пригодится. Пожалуй, не стоит брать Мойто на онаки. Не тот зверь. — Нет, Мойто не возьмем… — заключает отец.
Собака поняла, что говорят о ней. Виляя пушистым хвостом, посматривает то на одного, то на другого. Отец повернулся к дочери:
— Нелтэк, привяжи Мойто.
Девушка хотела дотронуться до шеи Мойто, но пес ловко увернулся и побежал прочь.
— Мойто! Иди сюда! — позвал Тонмэй. Пес привык повиноваться голосу хозяина и, прижав уши, подошел. Тонмэй кожаным ремнем привязал его к тонкому деревцу.
— Зато нам хорошо, охранять нас будет, — обрадовалась Нелтэк.
Тонмэй с сыном взобрались на оленей и поехали. Пес заскулил и печально смотрел вслед отъезжающим. Каково ему оставаться на привязи, когда душа рвется на охоту, а горы манят… Порыскать по склонам и распадкам ничем не заменимое удовольствие для пса, приученного к охоте. Тонмэй знал толк в охотничьих собаках. В таежной жизни много зависит от собаки. Если умело поднатаскать на охоте, то собака становится самым надежным другом для охотника. В трудную минуту никогда не подведет. Такая собака ценится на вес золота. Нельзя по пустякам гнать охотничью собаку. Мойто одинаково ходит и на сохатого, и на уямкана. Он и медвежатник смелый. Тонмэй знает цену Мойто, вот и бережет.
…Они проехали по всему горному пастбищу. Обследовали все следы. Онаки пришла с верховьев реки. И наткнулась на оленей. Долго выведывала, подкрадывалась. Ее, возможно, испугал звук костяшек на кангалде[116]. По следам видно, как она отошла подальше, затем вновь вернулась. Держалась в отдалении. В это время и появился Илкэни. Вот они следы убегающей онаки.
— Вот тут я побежал за нею, — возбужденно сказал Илкэни.
Отец ничего не ответил, только кивнул головой. Поехали дальше по следу.
— Долго гонялся, — удивлялся отец, поглядывая на следы. «Шаг у Илкэни широкий. Вон как размашисто бежал, будто сохатый», — подумал он.
Наконец доехали до того места, откуда скатилась онаки-росомаха. Как ни всматривались, внизу ничего особенного не видно. По этому обрыву не спустишься, объехали стороной и спустились по пологому склону.
Внизу нашли место, куда упала онаки. Следы ее потянулись вниз, к лесу.
— Вот хитрюга, обманула тебя, — засмеялся отец.
— Неужели ушла невредимой?
— Она свернулась колобком и специально бросилась вниз. Только так сумела уйти от тебя.
Илкэни поморщился от досады. Сильно не повезло, конечно.
— Ладно. Не расстраивайся. У тебя вся охота впереди. Еще не раз встретишься с онаки. Одно хорошо, теперь она далеко уйдет от нас. Ты крепко проучил ее, сын.
* * *
После происшествия с онаки прошло несколько дней.
Тонмэй всегда любил утреннее чаепитие с родителями. Эта привычка вошла в его жизнь. Каждый раз ему казалось, что у Эку чай самый вкусный, как и у его матери.
Пил чай небольшими глотками, не спеша.
— Как тебе спалось, отец Илкэни? — тихо спросила жена.
— Как обычно, по-моему. — Тонмэй посмотрел на жену, словно спрашивая, почему, мол, спрашиваешь.
— Мне показалось, что спал ты беспокойно.
— Разве? Почему так говоришь?
— Мотался, бормотал.
— Иногда бывает, — улыбнулся Тонмэй. — Вчера устал в горах.
— Даже кричал во сне.
— Ты права, мать Нелтэк. Мне приснился сон.
Эку кинула на мужа быстрый взгляд. Она знала, иногда ему снятся вещие сны.
— Расскажи, какой сон тебе приснился? — попросила она, подливая чай.
— Действительно, странный сон. Будто еду я по горам. Высокие скалы покрыты льдом и снегом. Скользко. Боюсь, как бы не сорваться в пропасть. Учак мой идет осторожно, на ощупь. И вдруг с вершины скалы сорвалась снежная лавина. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Лавина с гулом устремилась по распадку. Это меня спасло. И тут до меня донесся крик: «Тонмэй, спаси меня!». Я увидел девушку, красивую как солнце, которую уносила снежная лавина. Не помню, как маут оказался в моих руках. Метнул маут и поймал девушку за поясницу. Тяну к себе. А она легко поддается, идет ко мне, будто летит над лавиной. Посадил ее на верхового оленя, и мы стали подниматься на вершину. Иду легко, не чувствуя усталости. Когда мы поднялись на самый верх, девушка сказала: «Ты спас мне жизнь, Тонмэй. Не забуду твою доброту». — И, превратившись в птичку, вспорхнула ввысь и исчезла. Тут и я проснулся… К чему такой сон мне приснился? Как ты думаешь, мать Нелтэк?
— Трудно сказать, — задумалась Эку. Обычно ей приходится отгадывать сны мужа. Правда, Тонмэй редко видит сны. Бывали, конечно, мимолетные сны. Они не запоминались. Иногда только крепко запоминались ночные страхи. Но вслед за ними приходили какие-то события. Вот почему сейчас задумалась Эку. Видать, сон непростой.
— Снежная лавина не к добру, — сказала она.
Муж в знак согласия кивнул головой и, не удержавшись, спросил:
— Почему так думаешь?
— Лавина все ломает и рвет, несет несчастье.
— Пожалуй, ты и тут права.
— А то что спас девушку — это к радости. Может, к удачной охоте.
— Пусть сбудутся твои слова.
— Поднялись на вершину легко — к благополучию, — не реагируя на слова мужа, продолжила она.
— А почему, по-твоему, девушка превратилась в птичку? — послышался неожиданно звонкий голос Илкэни. Он высунул голову и с улыбкой поглядывал на родителей.
— Проснулся, сын, — улыбнулся отец.
— Ты не ответил на мой вопрос, ама…
— Ну мне так приснилось. Откуда мне знать, почему девушка стала птичкой, — улыбнулся отец. Видно, ему неловко оттого, что не может доходчиво объяснить сыну свой сон.
Илкэни надел на ноги тэбун — унты с коротким голенищем, которые носят дома.
— У тебя хороший сон, ама. Только не пойму, отчего девушка превратилась в птичку. Еще эти горы ледяные… Это, наверное, те горы, которые я видел вчера во сне…
— Видно, это какой-то Дух… — Эку поспешила поддержать мужа.
— Ты говоришь так, будто все видишь наяву, — отозвался Тонмэй.
В его словах улавливались одновременно и нежность к жене, и удивление по поводу ее предположений. Эку ничего не ответила. Ее теперь беспокоит снежная лавина. К чему бы это? Ясно одно, это не к добру. Если беду предрекает, как ее избежать? Эку покопалась в чонгале, вытащила из кожаного мешка копченого жиру и бросила кусочек жиру в пылающий очаг: «Помоги нам, Дух Гольца Тонмэя… Отведи от нас всякие напасти, Великий Голец».
* * *
Пока не спеша пили чай и пытались отгадать тайны сновидения, горизонт стал медленно светлеть. Утренняя заря набирала силу.
Тонмэй стал переодеваться в теплую меховую одежду. Сын Илкэни последовал примеру отца.
— Слушай, отец Илкэни, — сказала Эку, — твой сон напоминает легенду о том, как прекрасная девушка спасла ламутов. Тебе тоже приснилась славная девушка. Ты ее спас. Она из твоих рук выпорхнула птичкой и улетела, сказав, что не забудет твою доброту. Мне думается, что тебе приснился хороший и, кто знает, возможно, вещий сон.
Тонмэй посмотрел на жену. Помолчал, о чем-то думая. Потом улыбнулся и сказал:
— Знаешь, твои слова легко вошли в мою душу. Будем верить в лучшее…
Тонмэй с сыном поднялись и вышли. У каждого свои обязанности. Илкэни побежит за оленям. Отец нарубит дров на растопку.
— Нелтэк, проснись, уже утро, — тихонько сказала мать, повернув голову в сторону полога дочери. Нелтэк не заставила себя уговаривать. Быстро оделась. Эку готовила дочь к самостоятельной жизни. Первейшее условие хорошей хозяйки — умение рано вставать. Это тяжкое испытание для любой женщины. Кому не хочется в предутреннее время полежать и понежиться в теплой постели? А дел и забот так много, приходится крутиться, не замечая, как быстро проходит день и уже наступает вечер. Позором считается для любой ламутской семьи, когда девушка долго спит по утрам. Лежебока обычно ленива, рожает и растит себе подобных детей. Эку боится, как бы ее собственная Нелтэк не выросла в сонливую женщину. Нелтэк — подвижная девушка. Пытается во всем разобраться сама. Умеет готовить еду и шьет неплохо. Эку вслух никогда не хвалит дочь. Как бы не сглазить. Одним неосторожным словом можно легко перечеркнуть ее будущее. Многословие не в характере ламутов. Они целиком полагаются на Духа Гольца Тонмэя.
Эку сама рано поняла необходимость самопожертвования ради благополучия семьи, научились рассчитывать только на себя и на свои силы. В этом кроется секрет прочности ее брака с Тонмэем. Молча молит Духа Гольца Тонмэя, чтобы тот был благосклонен к ее дочери… Мать верит, что Нелтэк встретит свою судьбу нежданно, как она сама впервые увидела молодого сильного Тонмэя…

Глава седьмая. Сокжои

По склону сопки из последних сил бегут два оленя.
Впереди оленуха, за нею олененок. У оленухи вывалился язык, крупные клочья пены падают на снег. Она тяжело дышит, все чаще на ходу опускает вниз голову и хватает снег. Тревожно оглядывается назад и видит, как безнадежно отстает ее детеныш. Олененку в самом деле тяжело. Его оставляют силы, он судорожно дышит и хрипит, издает протяжный зов: «Ав-ав!». Это даже не зов, а стон. В этом зове последняя мольба к матери-оленухе, чтобы та не покинула его.
Справа над сопкой возвышался сумрачный Голец. На фоне ослепительного снежного покрова испещренный вековыми расщелинами, темный лик Гольца виден отчетливо и выпукло. Голец казался живым существом, неприступным в своем величии. Он будто видел, какая драма разыгрывается у его подножия. Казалось, он обращался к оленухе: «Не оставляй малыша! Не видишь разве, как далеко он отстал. Не оставляй его, бедняжку, подожди!»
Оленуха, словно услышав это, остановилась и с тревогой оглянулась назад. Олененок слабел на глазах. Он бы упал в изнеможении не в силах выкарабкаться из тисков снежных сугробов, но твердый наст проломила мать-оленуха. Поджидая детеныша, она успела слегка отдышаться.
Олененок на слабеющих ножках, покачиваясь, подошел к матери и улегся на снег. Оленуха нежно понюхала детеныша. В ее больших бархатистых глазах выступила влага. Как помочь, как его спасти?..
Олененок появился на свет полгода назад на берегу студеного моря. За лето он подрос. Повсюду поспевал за матерью-оленухой. Ближе к ранней осени косяк диких сокжоев двинулся к гористой местности. Там ягеля и сочных трав всегда в достатке. Олени знали эти места, потому охотно шли сюда. Так бывало из года в год. Зимовали в тени лесов, спасаясь от пронизывающих влажных ветров. Олени тучным косяком пробрались сюда ранней осенью. Чувствовали себя блаженно, когда ничто, казалось, их не потревожит. Выпал первый снег. День за днем прибавлялся снежный наст. В одну из ночей, когда стадо отдыхало после сытной кормежки, пронзительным ужасом нагрянула нежданная беда. «У-у-у!» — на разный лад отовсюду хором раздался волчий вой, вызывая панический страх в сокжоевых душах. Для них нет никого страшнее, чем волки. Сокжои, вздрагивая, вскочили и плотно сгрудились большим колышущимся комком, над которым зависло белое облако от их горячего дыхания. Сквозь ночную темень замелькали длинные тени. Стая голодных волков подкралась со стороны моря и напала на безмятежно дремавших сокжоев. В морозном воздухе защелкали клыки. Сокжои в ужасе рассыпались в разные стороны. Вероломство во все времена непременно давало нападающим легкую победу и кровавый пир. Удалось это и волкам. Клыками, словно лезвиями, они беспощадно резали зазевавшихся сокжоев. Белый пушистый снег обагрился кровью. Голодная стая, обезумев от запаха и вкуса горячей крови, забыв о стаде, принялась утолять голод, разрывая туши зарезанных сокжоев. Большие куски мяса волки проглатывали не жуя. Основной косяк диких сокжоев все же сумел уйти от хищников.
Рослая оленуха оторвалась от стада и, ведя за собой детеныша, углубилась в лес. Она, видно, решила переждать опасность в одиночку. Долго пробиралась вперед. Детеныш не отставал. Ближе к вечеру остановились в глубине лесистого ягельника. Так прошло несколько тревожных ночей. Оленуха с олененком постепенно успокоились. Тем не менее держались бдительно. Она опасалась не столько за себя, а сколько за жизнь детеныша. Ожидание неминуемой гибели истощило обоих. Два слабых, беззащитных существа, они были одни среди белого безмолвия в окружении немых скал.
Нет никакой защиты от волчьих клыков. Силы слишком неравны. Оленухе и до этой беды не раз приходилось спасаться от волчьих набегов. Она знала, что на равнине волки берут измором, догоняют любого, даже сильного сокжоя-самца. А вот в горах им не всегда удается схватить жертву. Оленуха осторожно держится теперь у гор. Это ее последняя надежда на спасение. Но не тут-то было. Она учуяла волчий дух. Вздрогнув, бросилась вверх, в глубину леса. Далеко позади скрипнул плотный наст снега. Это волки спешат по их следам. Два сокжоя помчались сквозь лесную чащобу, мимо тальников, по склонам невысоких сопок, по нежданно открывшейся широкой мари. А пятеро волков цепочкой, след в след, уверенной легкой рысью шли по следам обреченных животных. Опытные хищники берегли силы для решающего броска. Самка с детенышем далеко не уйдут. Волки знали это. Других сокжоев тут не чуется. Следы заметны, не спутаются. Хищники спокойно догонят свои жертвы и набьют желудки свежатиной.
После той ночной трапезы, насытившиеся волки отдыхали пару дней. Затем, обглодав остатки мерзлых костей, стая кинулась в погоню за косяком диких оленей. Опытный вожак сразу определил что к чему. Он пропустил вперед стаю во главе с волчицей, а сам уклонился от рысканья по плотным следам оторвавшегося стада. Пусть играют в свое удовольствие, пускай догоняют сокжоев. А вожак, матерый старый волк, устремился по следам оленухи. За ним побежали четыре молодых волка. Вожак настроился на легкую добычу. Полакомившись свежатиной, догонят остальную стаю и как раз подоспеют на волчий пир. Наберутся сил, отлежатся и отдохнут. Жизнь стаи продолжится.
…Олененок, лежа на снегу, дрожал. Теплое дыхание матери-оленухи успокоило его, он задремал. Казалось, он не чуял никакой опасности. Видно, настолько сильна была его вера в мать. Оленуха, чувствуя ледяное дыхание смерти, все чаще оглядывалась. Тревога не покидала ее, а теперь нарастала с каждым мигом. Вдали за марью показались темные силуэты волков. Важенка громко фыркнула и с места прыгнула далеко вперед. Сделав несколько больших прыжков, вновь остановилась и с хорканьем оглянулась на детеныша. Страх поднял его на ноги, и он кинулся к матери. Оленуха помчалась вверх по склону сопки. Скорее преодолеть эту сопку, и дальше, в манящие гребни высоких гор. Спасение только там…
* * *
День выдался ясный, солнечный. Окрестные снежные горы сияли белизной. Тонмэй с сыном верхом на оленях едут вверх по горной речке. У Тонмэя на связке запасной олень с седлом на холке. Мойто на коротком сумкане привязан справа к седлу Тонмэя. Охотники остановились.
— Ама, как тут красиво! Вон видишь, какие чудесные горы? — сухощавый Илкэни вслед за отцом ловко спрыгнул на снег. Он восторженно глядел на белые вершины.
— Что с тобой, Илкэни? Как будто видишь снег в первый раз, — усмехнулся отец.
— Когда снег еще не выпал, горы были как горы. — Глаза юноши сверкали радостью.
— А какие они были? — Отец решил поддержать сына.
— Серые и темные какие-то были. Как-то не выделялись особо. А вот сейчас, когда выпал снег, вчерашних гор не узнать. Люблю снег, ама! — воскликнул юноша.
— Это Дух Гольца учит тебя, сын мой, своим секретам, смотри вокруг внимательно и учись все распознавать. Мы подъехали к самому Гольцу Тонмэю, — тихо проговорил отец.
Юноша кивнул.
— Ну поедем дальше. Надо успеть доехать до Гольца и, долго не задерживаясь, вернуться домой. — Отец пешим ходом двинулся вперед, ведя за собой верхового оленя.
В это время года он обязательно приезжал к Гольцу Тонмэю. Снег выпал недавно, уже отлежался на земле, сух и тверд. Самое время для охоты на уямкана. Он нагулял жиру, мясо мягкое, во рту тает, ни с чем другим несравнимое лакомство. Выпадет удача, можно добыть не одного уямкана, а несколько. На зиму впрок пойдет. Мясо теперь не портится.
В окрестностях Гольца Тонмэя полно излюбленных лежбищ уямканов. Никто не знает, когда они появились. Сколько поколений кочевых ламутов находили здесь спасение от голода. Этого тоже никто не считал. Осенью уямканы охотно пасутся тут. Охотники, обычно не отвлекаясь на другие лежбища, первым долгом обшаривают эту местность. Они знают, если здесь нет живности, то вокруг и подавно пусто. Время даром не теряют, отсюда прямая дорога обратно домой. Кочевнику время дорого, а дел по хозяйству всегда хватает.
Тонмэй неслучайно по первому снегу выехал на охоту именно сюда. Сейчас они поднимутся на перевал. Оттуда до заветной скалы рукой подать.
Илкэни, продолжая восхищаться видами горной глади, не отставал от отца. Время от времени посматривает на собаку. Мойто, охотничья собака черной масти с белым ошейником на шее, ведет себя бодрее обычного. На него подействовала перемена в горах и извечное ожидание встречи со снежными уямканами.
Верховые олени идут ходко. Отец еще дома предупредил сына о том, что во время езды по горам не следует подавать голос.
— Помни, мы на охоте. Молча поглядывай вокруг. Только на остановках можно негромко поговорить.
— А мне говорить хочется, ама.
— Воздержись. Потом наговоримся.
— А почему нельзя разговаривать?
— Голос при снеге слышен хорошо, далеко отдается в горах. Зверь слышит издалека.
— А летом?
— Летом деревья, листья, тальники поглощают звуки, не так громко слышны они.
Помня об этом разговоре, юноша молча восторгался красотами природы.
Подъем на сопку был долгим. Тем не менее выносливые олени без труда поднялись наверх. Отец, не доезжая до гребня сопки, возле одинокого деревца спешился. Юноша последовал его примеру. В этот миг Мойто вдруг встрепенулся. Он резко потянул поводок, навострил уши, хвост свернул в круг и жадно стал обнюхивать воздух.
Тонмэй молча оглянулся на собаку. Мойто немного притих, но глаза загорелись ярко. Юноша тоже заволновался. Мойто явно что-то учуял. Это обрадовала его.
Вдруг отец пригнулся, затем сел на снег. Повернулся к сыну и молча кивнул головой, мол, иди, посмотри.
Илкэни, пригнувшись, подошел к отцу и сел рядом. Отец шепнул:
— Сокжои…
— Где? Много их? — тщетно всматриваясь, чуть слышно спросил сын. Ему пока ничего не видно, хочется подняться во весь рост, чтобы вблизи увидеть живых сокжоев.
— Не высовывайся, — шепнул отец.
— Что будем делать, ама?!
— Олени быстро приближаются… Их что-то вспугнуло, — продолжил отец, выглядывая из-за спины верхового оленя.
— Сколько их?
— Важенка с теленком.
Илкэни чуть привстал и, выглянув из-за спины отца, увидел бегущих оленей. Те поднимались прямо к ним по склону сопки.
— Чэт! — сильно одернул собаку Тонмэй.
Олени показались на расстоянии ружейного выстрела и бежали теперь на виду. Они были серой масти, крупные и рослые. Опытный глаз сразу определил, что это сокжои. Видно было, как сильно они устали. Олененок далеко отстал. Бежал он, кажется, на пределе сил.
Мойто вдруг зарычал. Тонмэй увидел волков, показавшихся из-за дальнего пригорка. Хищники большими прыжками догоняли оленей.
— Илкэни, видишь хвостатых? — шепотом спросил отец, вынимая бердан из кожаного мосака, висящего у седла.
— Вижу, вижу, ама… — Илкэни стало жарко. Он впервые видит живых хищников. Ему стало боязно.
— Не бойся, сын, — тихо шепнул отец.
Илкэни удивился необычному спокойствию отца. Ни один мускул не дрогнул на его скуластом лице. Даже голос показался обычным.
Между тем олени подбежали вплотную. Одним выстрелом отец мог бы свалить оленуху. Но он сидит неподвижно, даже бердан не зарядил. Те увидели людей и шарахнулись, затем помчались наискосок и вскоре скрылись за изгибом сопки. Какое надо иметь сердце, чтобы оно не остановилось в одно мгновение, когда убегая от одной беды, наталкиваешься на другую, ничуть не меньшую. Оленуха чует и ту опасность, которая вечно исходит от двуногого.
— Ама, почему не стреляешь? — шепнул Илкэни. Отец промолчал. Казалось, он не замечает диких оленей. Наконец он поднялся и, крадучись, повел верховых оленей назад к одинокому деревцу. Сын последовал за ним.
— Возьми ружье, — сказал Тонмэй, крепко привязывая оленей к основанию деревца.
Илкэни привязал своего учага рядом и вытащил из мосака старый бердан.
— Пошли, — коротко бросил отец и в несколько прыжков очутился на прежнем месте. Илкэни поспешил за ним. Волки цепочкой двигались по оленьим следам. Ветер дул им в спину, они не учуяли людей.
Отец на четвереньках пополз вперед, за ним сын. Отсюда виден весь склон. Волки трусцой поднимаются по склону. Вожак время от времени опускает морду в снег, ловя терпкий олений дух. После этого делает несколько бросков вперед. По склону вверх тяжело подниматься и волкам.
Отец, стараясь не шуметь, потянул затвор, достал патрон и вогнал его в ствол бердана.
Волки близко. Отчетливо видна лобастая голова вожака. У Илкэни зарябило в глазах, ему показалось, что весь склон сопки заполнен волками. Он даже вспотел. Впервые в жизни видит так близко этих страшных хвостатых. Много слышал об их свирепом нраве. Ему боязно. Не знал, что бы он предпринял, если бы рядом не было отца. С другой стороны, Илкэни недоумевает, сейчас многое непонятно в поведении отца. «Почему ама не стал стрелять в сокжоев? Они же были совсем рядом!.. Можно было изловчиться и маутом поймать. Ама бы не промахнулся. А он даже не взглянул на них. Что он задумал? Мы же поехали добыть мяса, а оно было рядом и уплыло. Или ама хочет непременно добыть уямкана? А тут эти хвостатые… Раньше ама не охотился на них. Даже следы обходил стороной. Говорил, что духи обидятся, если затоптать их следы. Тогда жди расплаты. А тут, судя по всему, ама вознамерился стрелять в хвостатых. Ничего не понимаю», — думал юноша.
В это время хлесткий выстрел из бердана разорвал застоявшуюся тишину. Эхо выстрела, нарастая, отдалось в чреве ближайших гор, затем, постепенно отдаляясь, застряло в темной глубине Гольца Тонмэя. Вожак стаи, взвизгнув, подпрыгнул вверх и кубарем скатился вниз по склону. Эхо первого выстрела не успело стихнуть, когда раздался новый выстрел, и второй волк ничком упал на снег. Остальные бросились в рассыпную. Охотник встал на ноги, больше не стал стрелять. Опершись на ствол бердана, смотрел на удиравших хищников. Пошарил пальцами по пуйларику. «Патронов мало, а можно было бы еще пару раз пугнуть хвостатых. Горазды нападать на слабых», — со злостью подумал он, но вслух ничего не сказал. Повернул голову в сторону сына и сказал:
— Ну что, испугался, сын?
— Боязно… — честно признался юноша.
— А почему не стрелял?
— Ты же сам сказал, ама, без твоего разрешения не стрелять.
— Ты правильно поступил. — Отец улыбнулся и направился вниз к убитым волкам. — Посмотри за учагами и спусти Мойто, пусть побалуется.
Учаги почувствовали близость волков и разом вздрогнули, когда Илкэни нежданно появился перед ними. Увидев человека, замотали головами. Мойто неторопливо заскулил и крутанулся на месте. Илкэни ловким движением развязал поводок, и тот рванулся вперед, дыбом поднял загривок и кинулся на неподвижную тушу вожака, остервенело рыча, стал рвать за горло и уши.
Не всякая собака осмелится на такое. После того как Мойто повозился с мертвым волком, его снова посадили на ошейник. Охотник постоял над убитыми хищниками и едва слышно заговорил: «Не таите злобу. Я ведь поднял на вас руку не по своей воле. Дух Гольца Тонмэя повелел, чтобы мы, где бы ни были, всегда защищали слабых. Не вздумайте мстить мне, моим близким и моим оленям. Дух Гольца рассудит нас». Только после этого он принялся свежевать волчьи туши. Он быстро ошкурил их. Шкуры аккуратно завернул и крепко привязал к седлу запасного оленя. Олени пугливо отфыркивались.
— Сегодня не удалась охота на уямкана. Не унывай, — сказал отец, перед тем как двинуться в обратный путь.
— Хвостатые помешали, — согласился Илкэни — Но посмотри, ама, день-то ранний еще. Мы могли бы поискать уямкана.
— Дух Гольца Тонмэя предопределяет каждый поступок человека. Значит, нам не суждено сегодня поохотиться на уямкана. Едем домой, — твердо ответил отец.
— Зато хвостатых добыли.
— Не говори так, будто бахвалишься. В какой-то степени мы поступили неправильно. Хвостатый злой и мстительный зверь. Возможно, не отстанет от нас. Но, с другой стороны, мы уберегли от верной гибели оленуху с детенышем. Мы не хищные звери, вот почему я не стал стрелять в оленей. В данном случае мы сильнее их. Нельзя обижать слабых. Это большой грех. Запомни это на всю жизнь.
Обратно ехали быстро. Учаги явно оживились, шли ходко. Им хотелось поскорее добраться до сярму. А там их ждет отдых на ягельнике.
Тонмэй погрузился в свои мысли. «Однако сокжои пришли с моря. Как и в прошлые годы, решили зимовать в наших краях. В горных плато, речных поймах, распадках корма много, да и ветра мало. Опасно, когда волчьи стаи рыщут по их следам. Нет на них никакой управы. Задерут всех оленей, или раскидают по одиночке. Тогда оленьи стада вымрут. Олени исчезнут. И нам станет туго. Выживем ли мы тогда? Ламут без оленя не ламут. Жалко оленуху с олененком. Ну сегодня мы им подсобили. А завтра что будет с ними? Хвостатые окольными тропами могут вновь настигнуть их. Тяжела и непредсказуема судьба сокжоев. Дай ты, Дух Гольца, покоя нам и тем оленям. Прошу тебя ради детей и внуков моих. Пожалей моих сородичей — ламутов».
Очнулся от глубокого раздумья, когда с помощью шаловливого ветерка в ноздри ударил кисло-сладкий запах дыма. Огляделся вокруг. Кругом знакомая местность. За поворотом речки в глубине леса родовое стойбище. Приятно-то как, когда подъезжаешь к домашнему очагу!.. Тонмэй повеселел, но вновь вспомнил про оленуху с олененком и грустью наполнилось его сердце.
* * *
Голец Тонмэй отчетливо виден отовсюду. Поблизости нет подобного гольца, который мог бы тягаться с ним размерами и значимостью в жизни не только кочевых ламутов, но и других живых существ, обитающих в его распадах, ручейках и окрестностях.
Голец недосягаемо высок и неприступен. В то же время в нем таится множество укромных мест, богатых сочными лугами. Ламуты их называют по-своему тоганками. Они, эти лежбища снежных баранов, с разных сторон защищены причудливыми каменными валунами, потому их трудно обнаружить. Зато уямканы с горных склонов зорко следят за всем, что происходит в низине.
Склоны Гольца испещрены несметными биракчанами-ручейками, стекающими вниз и впадающими в говорливые горные реки.
Чем выше, тем темнее лик Гольца. Он похож на древнего богатыря из ламутской легенды.
До середины Гольца глаза радует неподражаемо буйный зеленый наряд. Здесь зеленый лесной массив при солнечных лучах переливается сказочной изумрудной прелестью.
Местами громоздятся сочные массивы вечнозеленного стланика. В них богато растут крупные орехи — излюбленное лакомство бурого медведя.
Чем ниже, тем крупнее становится таежный лес. В этих местах в основном растет даурская лиственница вперемежку со всякой зеленью. Это сосны, тополя, березы и тальники. На полянах травостой. Здесь надолго останавливаются сокжои и сохатые, нагуливая вес.
Снежные бараны — уямканы стремятся подняться до крутых глыбистых сопок, откуда перед ними открываются необъятные дали.
Лисиц, росомах и всякой другой мелкой живности тут не счесть.
Голец Тонмэй — защита и родной дом для многих поколений сильных духом кочевых ламутов. Годами они кочуют по окрестным охотничьим угодьям и ягельным сопкам.
Правда, тут и в летний период нелегко охотиться из-за множества природных препятствий. Надо иметь крепкий организм, несгибаемую волю, сильные руки, стойкие ноги и пытливый ум. А зимой тут ни проехать на верховых оленях, ни пройти пешком. Обледенелый снег на крутых склонах превращается в неодолимую преграду. Смертельно опасны снежные лавины и для снежных уямканов, и для оленей, и самих охотников. Ламуты предпочитают охотиться по подножиям Гольца и по таежным урочищам. Те, кто слаб и немощен, ищут равнинные, спокойные места.
В зимнее время Голец Тонмэй величаво белеет снежным покровом. При ясной погоде великолепен он весь в сплошной белизне. А когда грянет пурга, он исчезает во мгле белого тумана.
Ламуты, от мала до велика, не забывают про легенду, о которой сказано было в самом начале этого сказа.
Они вечно хранят в душе благодарную память о Духе Земли в облике девушки-красавицы…
Тонмэй вечерами часто пересказывал своим близким эту легенду. Они слились с нею всей душой, веря в судьбу и древнее предание.
* * *
Вчера Тонмэй с сыном полдня занимались подготовкой нарт и наружного снаряжения к перекочевке.
А мать семейства Эку с дочерью Нелтэк наводили порядок внутри жилища. Утварь и посуду складывали в просторные сэруки[117].
Днем не торопясь пили чай, ели вареное мясо. После Тонмэй поехал проведать оленей. Илкэни нарубил сухостой на растопку.
Послезавтра с утра перекочуют поближе к Гольцу Тонмэю.
Сегодня Тонмэй с сыном Илкэни перегоняют часть своих упряжных и ездовых оленей, а также молодняк, важенок. У них несколько ослабевших самцов, у которых недавно прошел осенний гон.
Последние два дня Тонмэй не находил себе места. Ему не давала покоя мысль о сокжое с олененком. Как обезопасить их? Волки не оставят их в покое, пока сокжои не уйдут на крутые склоны. Оттуда и обзор хороший и ветры доносят дух всякого зверья.
Там, наверху, под снегом и листва, и ягель. Олени не пропадут. Но оленуха надолго не останется в тех местах. Ее потянет вниз тоска по оленьему косяку. И она, отдохнув, спустится на поиски своих близких, невзирая на опасность.
Тонмэй принял решение. Коли по воле судьбы ему удалось спасти их от неминуемой гибели, то теперь он позаботится о них. Очевидно, так определено самим Духом Гольца Тонмэя.
И вот они перегоняют свое небольшое стадо к одной из речек недалеко от Гольца Тонмэя. У жилища оставили тех оленей, на которых завтра перекочуют сами.
* * *
Впереди едет сам Тонмэй с двумя связанными оленями. Сын Илкэни не спеша погоняет оленей. Они охотно идут след в след за верховыми оленями хозяина. Даже не отвлекаются на лишайники под снегом. Каждое дерево, каждый куст им знакомы давно. Видно, чуют, куда их перегоняют люди.
Вскоре показалось устье речки Аявмачин, впадающей слева. Олени ускорили ход. Высоко поднимают головы и всматриваются вдаль, предчувствуя скорый свободный выпас. Эти места им хорошо известны обилием ягеля на склонах.
Отсюда Голец Тонмэй не виден. Сейчас люди и олени подъехали к его дальнему подножию. Впереди небольшая поляна, обрамленная негустым лесом. С обеих сторон невысокие взгорья, заснеженные деревья плотным массивом тянутся насколько видит глаз. За взгорьем ровная ягельная местность. Затем начинается второй подъем. До третьего взгорья темнеет лес, правда, постепенно редея. А дальше склоны становятся все круче, могучие каменные глыбы встают ярус за ярусом сплошной стеной. Еще выше вперемежку с нескончаемой снежной пургой в вечном стихийном движении плывут густые белые облака.
Многоярусные склоны священного Гольца Тонмэя оберегают ламутов, постоянно зимующих в небольших речных долинах, их оленей, пасущихся на ягельных взгорьях и снежных баранов, обитающих на заоблачных высях и впадинах, от снежных лавин.
Отец и сын снимают топоры, привязанные к задней головке седла, и начинают заготовку сухих дров на растопку. После этого в речке поискали лед. Не сразу нашли. Осенью вода в ней иссыхает рано. Пошли наверх и только у подножия одной темной небольшой скалы нашли лед в яме. На себе притащили две льдины. На первое время им хватит этого.
Отец говорит:
— Пока я буду готовить место под жилище, ты займись-ка костром и вскипяти чай. Не знаю, как у тебя, а у меня горло пересохло от жажды.
Илкэни это дело знакомо с детства. Он любит разводить костер. Куда бы ни поехали, они оба в первую очередь берут с собой небольшой закопченный медный чайник, заварку и куски отварного мяса. Не всегда, конечно, удается попить чаю у костра. На охоте или в погоне за оленями всякое может случиться, в иной раз в пургу попадешь, спасение в скромной провизии.
Это первое требование кочевой жизни, которое неукоснительно соблюдается.
— Теплый день подходит к концу. — Судя по голосу, отец доволен.
— Я тоже так думаю. Не заметил, как прошел день, — бодро отозвался сын.
Не торопясь попили чай. Поели вареного мяса.
— Олени что-то быстро поднялись наверх, — подает голос Илкэни.
— Их ягельники манят. Они знают эти места. — Отец даже не взглянул на свежие оленьи следы на склоне ближней сопки.
— Ама, ты до вчерашнего вечера не говорил о кочевке. Почему?
— Знаешь, Илкэни, наши сокжои должны остановиться где-то тут повыше.
— Те двое, что ли? — У Илкэни загорелись глаза.
— Да, они.
— Поохотимся на них, да?! — радостный возглас, против воли, вырвался у Илкэни.
Отец будто не услышал слов сына. Он смотрел на гаснущие угли костра. «Сын мой подрастает. Скоро настанет время и его женить. Силы в нем много, вот и хочется ему гоняться за уямканами, да за сокжоями… Это юность в нем о себе заявляет. Жизнь поживет и рачительнее станет ко всему…» Вслух сказал:
— Мы их приручим.
— А как, ама? Они же дикие.
— Ну и что? Олени друг друга на расстоянии чуют. Сокжои примкнут к нашим оленям. Вот увидишь. Мы их тревожить не будем. Пускай привыкают.
— Ты, ама, говоришь так, будто сокжои уже с нашими оленями.
— Я знаю, о чем говорю. Поживешь с мое, тогда сам будешь так же говорить, как я.
— Увидим… — улыбается сын. Ему не верится, что дикие сокжои будут пастись с домашними оленями. Шутит, однако, ама.
Только подходя к своему верховому оленю, Илкэни увидел, как отец успел поставить новые остовы чора-дю.
— Ама, как быстро ты поставил эти остовы! А те, которые сейчас держат нашу чора-дю, оставляем?
— Пока оставим на месте, прислоним к дереву! Все равно пригодятся. Мы же вернемся обратно когда-нибудь. Если не мы, то кто-то из наших сородичей использует их. В жизни всякое случается. Нет, мы их не бросим…
* * *
Илкэни проснулся рано. В меховом пологе было темно. «Почему мне не спится? — подумал он. — Обычно в это время я крепко спал. Может быть, это знак того, что новый день окажется интереснее, чем предыдущий? Но ведь вчера была кочевка…»
Остановились на новом месте у подножия сопки, где, по словам отца, много белого ягеля. Все было интересно. Особенно чаепитие в новом илуму. Еще слова отца о том, что те сокжои, за которыми гнались волки, должны остановиться где-то тут. Такие ягельные места сами манят оленей…»
Тут до слуха юноши донеслись слова отца, обращенные к матери:
— Мать Эку, положи в кожаную котомку немного мяса и заварки. Сегодня вернусь поздно.
— На охоту собрался? Вроде у нас еще мяса на несколько дней.
— Не на охоту. Разве что подвернется какой-нибудь рогач… Обследую местность. Надо выяснить, где особо опасны снежные лавины, чтобы держать оленей подальше от них.
— Один поедешь или с Илкэни? — спросила жена.
— Илкэни поедет со мной.
Тут Илкэни не выдержал, быстро поднял низ полога и высунулся наружу.
— Как тепло поспал на новом месте. Вы даже не представляете.
Тут отец и мать заулыбались.
— Настоящий таежник всегда просыпается рано. Его и удача ждет на охоте, — мягко говорит отец.
— Погожий день ожидает нас, ама. Тепло, ни ветерка не чуется.
— Это нам с тобой в подмогу, — улыбается отец.
— Садись, сын мой, на место. Сейчас обоим чаю налью, — мать уже положила плоский стол перед Тонмэем. Илкэни занял место за столом.
— Ополоснул бы лицо, что ли… — сказал отец.
— Ты же, ама, сам говоришь, чтобы перед охотой не умывался, иначе все следы на пути умоешь, — быстро среагировал юноша.
Отец засмеялся.
— Это верно. Но сегодня не на охоту поедем.
— А куда поедем, ама?
— Разве забыл про сокжоев? — улыбаясь глазами, спросил отец.
— Нет, не забыл. Часто думаю о них.
— Это хорошо. Сегодня поищем их. Они должны быть где-то недалеко.
— Поохотимся на них, да, ама?!
— Нет, охотиться не будем. Нам важно их разыскать… Пока попьем чаю.
* * *
Сокжои, важенка и олененок, натерпевшиеся ужасу за день, позабыли обо всем на свете, подгоняемые страхом, поднимались все выше по склону скалы. Твердый снежный наст с трудом пробивался их точеными копытами. Важенка понимала, какую грозную опасность представлял собой сплошной снежный склон. Идти напролом невозможно. Впереди таится угроза разрушительной снежной лавины. В таком случае спасения нет. Природная интуиция подсказывала важенке, чтобы она старалась пройти по кромке снежных заносов, где там и сям из-под снега виднелись темные валуны. Важенка шаг за шагом осторожно продвигалась выше. Олененок теперь не отставал от матери. Наконец они добрались до ровной местности между глыбистыми голыми отрогами.
Важенка попыталась копытцами пробить снег в надежде, что там под толщей снега отыщется хоть немного белого ягеля. Ходила кругом и копытила снег. Олененок, обессиленный, улегся. Важенка поняла, что под снегом одни мерзлые камушки и спрессованный песок, потому подошла к олененку, ласково понюхала его и улеглась рядом.
Скоро наступит ночь.
Важенка знает, появись тут хвостатые, они станут для них легкой добычей. В темноте бежать некуда. Если даже побегут, то тут же увязнут в снегу. Тогда волки догонят их…
Одна надежда на ночную тьму. Обнадеживало еще и то, что все же поднялись довольно высоко по опасному снежному склону.
У важенки едва не остановилось сердце, когда вчера она набежала прямо на двуногих. С ужасом услышала над собой раскаты грома. И вот тишина. Ни волков, ни двуногих. Невероятная усталость объяла двух оленей, беззащитных детей дикой природы.
Это удивительно мирное существо по имени дикий сокжой, которого иногда называют диким оленем. Быть может, единственный недостаток сокжоев в том, что они панически боятся человека и легко становятся добычей волчьих стай, снующих по всей тундре.
…Подремав немного, оленуха проснулась и чутко прислушалась к тишине…
* * *
После утреннего чаепития отец распорядился так:
— Илкэни, сходи за оленями. Они должны быть где-то тут близко. Ягель тут обильный. А я займусь заготовкой дров на растопку.
Мужчины вышли из илуму. Вместе пошли к сопке. Отец впереди, а сын сзади. Там, на склоне, сопки много сухостоя. Отец сейчас срубит несколько сухих деревьев. Юноша резво начал подъем на сопку. До него донесся спокойный голос отца:
— Не торопись, Илкэни. Поднимайся спокойно. День длинный, береги силы.
Илкэни остановился и оглянулся на отца. Удивительный человек его отец. Еще ни разу не слышал, чтобы он с кем-то ругался. А с ним и сестрой Нелтэк он всегда доброжелателен. Много не говорит, достаточно краткой его фразы, чтобы она дошла до сердца детей. «Мне бы стать таким же уверенным в себе, как отец», — подумал он и почувствовал, как волна нежности к отцу разлилась в груди. Вновь повернулся к сопке и по следам оленей не торопясь стал подниматься наверх. Вскоре по следам стало видно, что олени брели по склону. Тут и там образовались лунки на снегу, обнажая белый ягель. Это мордами копались олени. Судя по следам, они тут задержались. Видно, здесь они паслись вчера вечером. Постепенно оленьи следы потянулись вверх. На вершине сопки образовалась довольно обширная площадка с редкими деревьями. Здесь оленьих следов уйма. Много лежанок на снегу. Стало быть, олени тут паслись, затем улеглись на ночную жвачку.
Вот следы пошли вправо к редкому лесу. Илкэни пошел по следам. Рано утром олени паслись между ерниками. Вокруг много крупного помета. Это говорит о том, что оленям тут вольготно. Юноша остановился и осмотрелся вокруг. Отец часто рассказывал о ягельных сопках, где олени быстро нагуливали жир. Стало быть, он рассказывал об этих сопках. Красивая местность. Илкэни поймал себя на мысли, что ему здесь дышится легко и свободно. Как было бы хорошо прямо вот здесь поставить илуму и пожить некоторое время. Вон на склоне много сухостоя. Обзор хороший, далеко и отчетливо видно. Пройдя дальше, наткнулся на истлевшие до белизны отстои и старые-престарые шесты. Они стояли, как древние старики. Как долго они так стоят, никто не знает. Коснешься их чуть-чуть, они рухнут на землю. Илкэни почему-то показалось, что эти истлевшие шесты вот-вот рухнут на снег от одного его дыхания, потому осторожно обошел их стороной. За леском увидел оленей, занятых утренней кормежкой. Вот он стоит священный олень-самец белой масти. Он почти слился с белым снегом. Только выдают его мощные рога. Во время гона его рога не обрубали. Отец велел оставить самца с ветвистыми рогами. Когда среди оленей несколько самцов, то острые концы отпиливали, чтобы в период брачных боев быки не наносили друг другу ран.
А с неотпиленными рогами бык чувствует свою силу и может защитить косяк домашних оленей от одинокого волка или рыси.
«Хэ-эй!» — крикнул Илкэни. Олени, как по команде, подняли головы. Потом друг за другом двинулись к спуску. Они знают дорогу. Каждое утро раздается знакомый для оленей возглас, они не заставляют себя подгонять. Так было всегда и до рождения Илкэни, и сегодняшних оленей. Это называется неразрывной связью времен. Кочевых ламутов по всему обширному таежному миру с его могучими горными кряжами и бурными реками крайне мало. Сколько веков незаметно пролетело над этой таежной глухоманью, сколько живности исчезло и превратилось в пыль, но седая тайга по-прежнему живет своей жизнью. Ламуты из века в век обживали эти бескрайние широты, очеловечивая тайгу и горные вершины.
…Возле илуму олени остановились. Тонмэй поймал трех верховых оленей. Эку с дочерью Нелтэк поймали дойных важенок и подоили их почти на ходу. Осенью у важенок мало молока. На чай едва хватает. Но и это ощутимая подмога для сил и здоровья. Лучше, чем простой кипяток или чаек со слабой заваркой. Оленье молоко целебно. Один Всевышний знает, как благодаря оленьему молоку многие ламуты доживают до глубокой старости.
— Илкэни, оседлай Гиркуна, — велел отец, подтаскивая к сыну серой масти молодого верхового оленя. На нем часто ездит Илкэни, это смирный и надежный олень.
Отец оседлал Корбэкэна, на котором обычно ездит в горы. А второй олень считается запасным. Его тоже оседлали. В горах всякое случается. Вдруг подстрелишь какую-то живность, тут и пригодится запасной олень с седлом.
Наскоро попив чаю, мужчины выехали.
— В очаге поддерживайте огонь. Пусть горит, — распоряжается Тонмэй. И это верно. Для женщин огонь в очаге единственное средство защиты от холода и злых духов в облике диких зверей.
Каким бы ни был злым и кровожадным любой хищник, медведь или волк, он не попрет на илуму-чум, излучающий тепло и едкий дымок. Медведь может, конечно, подойти близко, но инстинкт самосохранения в нем развит сильно, он хитер и умен, поэтому отступит. А волк не терпит запаха дыма, зная звериным инстинктом, что за этим слабым дымком таится тот, кто сильнее и ловчее его самого.
Таежных ламутов, слов нет, можно по пальцам пересчитать, но сильны они духом. То-то они давным-давно оседлали века и на их горбах дожили до наших дней.
* * *
Когда выехали, Илкэни подумал, что сейчас они поднимутся по свежим оленьим тропам на сопку, откуда недавно пригнал оленей.
Ан нет, отец поехал вверх по речке, где по берегу, где по камням, которые сейчас едва заметны под снегом.
По обоим берегам лесистые сопки, а над ними белеют неприступные склоны голых величавых скал. Почти у каждой скалы видны отличительные приметы — темные кадары — скалы. Они неподвластны снегам. На крутых каменных стенах негде снегу зацепиться.
Илкэни во все глаза любуется причудливыми видами скал. Едущий впереди отец пристально всматривается вдаль.
Он въехал в лес и остановил верхового оленя. Спрыгнул на снег и окинул сына взглядом.
— Ну что интересного увидел, сын, на новом месте?
— Мне очень нравится все вокруг, — живо откликнулся Илкэни.
— Вот здесь, на этой поляне, ты родился, — улыбнулся отец.
— Правда?! — воскликнул Илкэни — Но я не вижу поляны.
— Здесь была довольно широкая поляна. Видишь ли, любая местность незаметно меняется. Влияние природы сильно и неотвратимо. Каждый год вырастают новые кусты, тальники и деревца, — сказав так, Тонмэй шагнул за высокие деревья. Вскоре он окликнул сына:
— Подойди сюда, Илкэни.
Юноша, ведя за собой верхового оленя, подошел к отцу и увидел небольшое сооружение в виде игрушечного илуму.
— Что это, ама?
— Это голомо. Все, что связано с тобой при рождении, сложили здесь. Это твое родовое гнездо.
— Неужели? Как интересно, ама, — улыбнулся юноша.
Отец вынул трубку, набил ее табаком и не торопясь закурил. Рукавицей смахнул снег с ближайшего пня и сел.
— Тут стояло доброе дерево. Мы срубили его. Ветвями прикрыли голомо. А из кроны заготовили доски для грузовых нарт, а частью настелили лабаз. Он стоит в глубине леса. Оленям тут нравилось. На сопках много ягеля. Здесь уютно. Сухостоя много. Ты родился после первого снега до сильных морозов. У нас, ламутов, есть поверье о том, что человек, который родился после первого снега, живет долго и небедно. Когда клали в голомо все, связанное с твоим рождением, мысленно желали тебе счастья. Сегодня я специально привел тебя к твоему родовому голомо… При случае, возможно, сюда скоро переедем.
Илкэни, слушая отца, посветлел не только ликом, но и душой…
* * *
С первыми проблесками утренней зари оленуха-сокжой встрепенулась. Но опомнилась вовремя: рядышком, прислонившись к ее теплому боку, тихо посапывал спящий детеныш. Оленуха осмотрелась вокруг. Студеный ветер, налетел со стороны. Запаха хищников он не принес. Это придало ей уверенности в том, что они спасены. Но надолго ли?
Ночная тьма отступала медленно, цепляясь за каждый каменный выступ. Силуэты гор стали вырисовываться все отчетливее.
Оленуха оглянулась туда, откуда пришла. Там, далеко за буро-белым массивом плотных облаков, простирается раздольная ее обитель — тундра и кромка земли вдоль белого моря без конца и края… Могла бы повернуть обратно, но страх перед стаей хвостатых, как вчера, вновь объял ее. Она разбудила детеныша. Оба поднялись на точеные ножки. Два беззащитных существа зорко всматриваются во все стороны, чутко прислушиваются ко всякому шороху или движению. У сокжоев обостренный слух — первая опора и защита. Они улавливают любой шум за несколько километров.
Оленуха нерешительно шагнула вперед и остановилась. Олененок прижался к ней. Стоя на выступе, она решила пока не уходить. Впереди вроде бы все тихо. Оленуха шаг за шагом осторожно двинулась краем снежного ледяного панциря. Держится ближе к выступающим из-под снега темным камням. Где камни, там снег держится твердо, опасности схода лавины нет.
Впереди ландшафт меняется, вдали показались лесные массивы. Там ягельные места. Раз ягель, стало быть, там олени. Оленуху тянут к себе не олени, а ягельные места. Коли подвернется удача, они вдвоем надолго останутся на том ягельнике. Там попасутся вдоволь, отдохнут, придут в себя и наберутся сил.
Пока добирались до ягельного лесного островка, на горном плато быстро рассвело. Оленухе, рожденной в безбрежной тундре, здесь все было в диковинку.
Внизу, на сопке, между деревьями пасутся олени. Некоторые из них все еще дремлют.
Оленуха радостно встрепенулась, увидев пасущихся сородичей. Оглянулась на детеныша.
Осторожность — веками испытанная защита. В этом неизвестном гористом таинственном мире в живых остается то живое существо, которое не лезет на рожон, а больше доверяется древнему испытанному инстинкту самосохранения — осторожности, осторожности, еще раз осторожности…
Оленуха решила держаться подальше от незнакомых оленей. Мало ли что?..
* * *
— Пойдем, Илкэни, покажу тебе старый лабаз. — Отец бросил взгляд на голомо и, не оглядываясь, пошел в глубь молодого леса. Илкэни последовал за ним.
Еще издали они увидели высокий добротный лабаз.
Подойдя, Тонмэй попробовал качнуть его, но лабаз стоял крепко.
— Давненько не виделись, дого, — тихо проговорил он и провел ладонью по стволу подпарки. Тут же нахлынули воспоминания. В этих горах есть несколько лежбищ уямканов — снежных баранов. Ламуты каждую осень после первого снега навещали эти лежбища, которые называли — билэк, то есть излюбленная местность, мимо которой снежные бараны не проходили.
Охоту устраивали до перекочевки сюда. Еще юношей Тонмэй с отцом приезжали сюда с ночевкой. Такая охота по-ламутски называется аннамин, то есть охота с ночевкой. Это самый удобный способ охоты. Тут несколько выгод. Во-первых, охотятся в свое удовольствие, устроив базу для себя недалеко от лежбищ. Во-вторых, когда выпадает удача, то одной ночевки вполне достаточно. А когда постигает неудача, можно позволить себе две-три ночевки. В-третьих, верховые и вьючные олени не нагружаются сильно, наоборот, набираются сил на обильном ягельнике.
— Ама, кто построил этот лабаз? Случайно не ты ли сам? — Илкэни, запрокинув голову, смотрит на высокий лабаз.
— Ты прав. Его построил я. В ту осень мы славно поохотились. Дух Гольца Тонмэя сильно нам тогда помог.
— Сильный ты, ама. Я такой крепкий лабаз не смог бы поднять, — честно признался юноша.
— Когда нужда потребует, и ты тоже сможешь поставить лабаз еще больше, чем этот, — откликнулся отец. — Честно говоря, Илкэни, это твой именной лабаз.
— Не понимаю, при чем тут я, ама?
— Когда ты родился на этой речке, мы удачно поохотились с Дэгэлэн Дэги и твоим старшим братом Апанасом. Большую часть добычи на зиму оставили на этом лабазе. Потом в разгар зимы поделили между сородичами. Всем досталось мяса, никого не обделили.
Илкэни задумчиво глядит на старый лабаз. «Как приятно слышать сказ отца о моем собственном лабазе. Стало быть, здесь я родился. Теперь буду знать», — думает он. Еще более проникся любовью к отцу, к этому немногословному, сильному, родному человеку.
— Потратили, думаю, время не зря. Поехали дальше. — Тонмэй зашагал к верховым оленям.
Илкэни оглянулся на лабаз и подумал: «Еще вернусь к тебе. Кто знает, вдруг еще пригодишься…»
Тонмэй быстро вскочил в седло и погнал учага по лесу в сторону верховья. Илкэни удивляется сноровке отца. Ему кажется, что отец старый, а он как легко забирается на оленя, не хуже его.
Мысли юноши прервал отец, быстро соскочил с верхового оленя на снег. Обычно он в таких случаях оглядывается на сына, мол, как ты, все ли в порядке. А тут, как заметил юноша, отец почему-то пристально всматривается вдаль. Туда, где над сплошными снежными склонами видны острые пики каменных выступов. Илкэни тоже смотрит туда, но ничего не видит кроме камней.
— Ама, ты уямканов увидел, что ли? — нетерпеливо спрашивает он. Отец не отвечает. До сына дошло, что, видно, не все просто, отец явно что-то заметил. Но что? Если там уямканы, то как до них доберешься по такой крутой ледяной стене? Обычно в горах постоянно идет обильный снег. Спрессованный снег превращается в лед. Ни проехать, ни пройти. Даже сами быстроногие уямканы не осмеливаются проскочить по таким склонам. В таких случаях им не миновать стремительного схода снежных лавин.
Наконец отец поворачивается к сыну.
— Ну что, Илкэни, что-нибудь заметил?
— Нет, ама, ничего.
— А ты гляди внимательнее. Только не торопись. Ты знаешь, у каждого ламута есть один надежный помощник. Учись с ним бережно обходиться. Твой друг, как ты сам, молод.
— Какой друг?
— Глаза твои. Благодаря глазам мы все живы. Вон посмотри на два каменных валуна. Видишь? — отец палкой указал на верхний край склона.
— Вижу камни.
— Уже хорошо. Теперь присмотрись еще пристальнее к левому валуну. Под ним видишь что-нибудь?
— Вижу, вижу, ама. Это же уямканы, — вскричал Илкэни.
Отец негромко засмеялся.
— Это сокжои наши. Помнишь, оленуху с детенышем.
— Они, что ли, так высоко поднялись?
— Спасаясь от волков и от нас с тобой, вон куда подались.
— О, гудейлэдин![118] — вырвалось у Илкэни. Искреннее сострадание улавливалось в этом возгласе.
Тонмэй повернулся к сыну.
— Поедем обратно, — коротко бросил он, подтягивая к себе верхового учага.
— Почему так рано возвращаемся, ама? — удивленно спрашивает сын.
Отец на это не ответил. Легко взобрался на учага, пятками слегка поторопил оленя. Тот бодро зашагал по снежной тропе, которую только что проторили. Олень — умное животное, по любому движению ездока легко угадывает его мысли и желания.
Илкэни, слов нет, раздосадован. Он не понял намерений отца. «Почему так рано возвращаемся? Даже не попытались добраться до ближайшего билэк — лежбища уямканов. О чем думает отец? Что заставило его так рано поехать домой?..» — думает он.
Илкэни подогнал своего верхового оленя вплотную к отцу и спросил:
— Ама, почему оставляем сокжоев?
— До них пока не можем даже близко подняться. Ты же сам видел, какой крутой склон, весь в ледяном одеянии.
— Да, видел. Как жаль, что даже не поохотились.
— Не грусти, сын. У нас еще есть мясо, покуда хватит нам.
Сын выслушал отца. Он верит каждому его слову. Только сегодня чуть засомневался.
— Почему замолчал, сын? — повернулся к нему отец.
— Все думаю про сокжоев. Зря, думаю, их оставили просто так. По-моему, надо было хотя бы понаблюдать за ними.
— Знаешь, Илкэни, что я хочу предпринять?
— Как я могу узнать, о чем ты думаешь, ама? Твои мысли — загадка.
Тонмэй уловил обиду сына.
— Не обижайся, Илкэни. Мы сейчас доедем до наших оленей. Их погоним до здешней сопки.
— Зачем? Они же хорошо пасутся рядом с илуму.
— Их оставим на этой сопке, — отец палкой указывает на сопку, которая была видна сокжоям как на ладони.
— Интересно, для чего ты так хочешь поступить, ама?
— Поймаем несколько верховых оленей и сирча-важенок. Пока стоят теплые дни, их два-три дня подержим на ягельнике. Только время от времени будем менять пастбища.
— На привязи, что ли?
— Угадал правильно. Сокжои с высоты зорко присматриваются ко всему, что происходит на низине. Они только-только приходят в себя после волчьей погони.
Сейчас они всячески будут искать встречи с другими сокжоями. От наших оленей они пока будут сторониться. Их пугает наш дух, человеческий пот. Постепенно спустятся ближе к нашим оленям. Станут присматриваться к ним. В это время мы постараемся вести себя тихо, чтобы сокжои прижились на новых пастбищах рядом с нашими оленями.
— Не понимаю тебя, ама…
— Это сейчас не понимаешь. Немудрено, конечно. В твоем возрасте я тоже многого не понимал. А скоро поймешь, подожди немного, — с хитрецой улыбнулся отец.

Глава восьмая. Монтэлсэ – золотая пора ламута

В таежной жизни наступает долгожданная пора. Между концом лета и началом ранней осени — монтэлсэ.
Несмотря на солнечный день, в это время уже прохладно. Ночью травы обрамляются серебристым инеем. Края горных речек подмерзают тонкой ледяной пленкой. До полудня воздух согревается медленно. Ночной иней и ледяная пленка незаметно тают.
Ясное небо теряет свою былую голубизну, становясь блекло-светлым. На его фоне солнечный шар виднеется отчетливо. Шаловливый ветерок игриво пролетает над карликовыми кустами ногли-каменки. Это ягоды с неповторимым отменным вкусом. Эвены называют их ногли.
Для всего живого настает прелестная пора. Нет ни комара, ни овода, ни гнуса, ни мух. Пасись сколько угодно, ни о чем не беспокоясь.
А для кочевых ламутов начинается благодатное время вожделенного монтэлсэ.
Ламуты исподволь не спеша готовятся к омчину[119]. В это время семьями раздельно откочевывают по своим излюбленным охотничьим тропам, чтобы поохотиться на копытных: снежного барана, сохатого и диких оленей. Так с незапамятных времен принято у ламутов. Откуда, с каких времен началось это поистине интимное общение с таежным миром, никто, пожалуй, не скажет. Традиция эта неукоснительно соблюдалась ламутами.
У каждой семьи есть свои излюбленные урочища, верховья горных рек, укромные зеленые лужайки, самой матерью-природой любовно запрятанные в окружении темных молчаливых горных кряжей.
У подножия темных зубчатых скальных вершин нежданно обнаруживаются невысокие ягельные сопки — излюбленные пастбищные угодья для домашних оленей.
Кроме верховых и вьючных оленей каждая семья имеет несколько десятков важенок с подросшими за лето оленятами, а также молодняка в виде сатты[120], явкан[121], итэн[122].
Без хорошего быка и омчин не омчин. Он теряет всякий смысл. Под сенью ранней осени начинается безудержное время оленьих любовных утех. Короткая быстротекущая пора оленьего гона по-своему обновляет извечную размеренную жизнь.
У грациозных важенок просыпается извечная интимная тяга к обновлению. Обнаруживается вдруг, как у них, словно снежная лавина, стремительно просыпается неудержимая тяга к оленьим быкам. Их влечет к себе опьяняющий тягучий дух самца. Важенки интуитивно чуют, насколько мимолетно для них это вожделенное желание, потому охотно стремятся хотя бы раз в эту пору изведать ни с чем не сравнимую сладость спаривания с обезумевшим быком.
Ламуты-мужчины знают толк в этом важном для всего рода деле. Они думают о грядущем оленьем потомстве, поэтому берут на омчин одного-двух проверенных, надежных быков. Будущее оленье потомство — это достаток семьи и всего рода. Вот почему стараются создать на лоне природы идиллические условия для любовных страстей важенок и быка.
Важенки ценятся на вес золота, а то и больше. Каждая из них должна стать стельной. Без суеты, в укромных лесных массивах и, что отрадно, без соперничества и отчаянной драки с другими быками, самцы сладострастно покрывают истосковавшихся по быкам важенок.
В разгар весны начинают появляться на свет здоровые оленята, такие родные и долгожданные для ламутов. Весьма скоро они вырастают и составляют собой основу самодостаточной жизни кочевых ламутов. Так продолжается олений род. От его сохранности напрямую зависит жизнь и относительное терпимое будущее самих ламутов.
У них свои заботы. Мужчины целиком заняты охотничьим азартом, запасаясь мясом на долгую зиму. В удобных местах строят колбо — низкие кладовые из срубленных деревьев для хранения добычи. За нею приедут зимой на оленьих упряжках. Чаще выстраивают лабазы.
В свободное от охоты время заняты починкой утвари и упряжного снаряжения. Женщины, не разгибая спины, шьют теплую зимнюю одежду для каждого домочадца.
Мальчики посматривают за оленями, не разбрелись ли, не ушли ли далеко. Сами за ними не ходят. Взрослые велели, чтобы оленей не беспокоили зря, потому издалека держат их в поле зрения.
А девочки помогают матерям и бабушкам. Они ссучивают нитки из сухих оленьих сухожилий. Или готовят еду для всех. В кочевой жизни никто без дела не сидит. Каждому выпадает посильная работа. Так круговертью течет неповторимая таежная жизнь.
* * *
Прежде чем разъехаться на омчин, Тонмэй долго говорил с сыновьями. Уточнял, кто куда поедет, когда вернутся на зимнее стойбище. Советовал, как действовать при удачной охоте, как лучше хранить добытое.
Напоследок попросил, чтобы при непредвиденных обстоятельствах, не мешкая, приезжали к нему. Говорил, где и когда будет, называя горные речки и лежбища снежных баранов. Все это на всякий непредвиденный случай.
Тонмэй благословил сыновей на удачный омчин. Те, не мешкая, снялись и уехали по своим урочищам. Сам он последним оставляет родовое гнездо. Сборы заняли несколько дней. Он еще в силе. Основательный и неторопливый в действиях и поступках. Эти завидные качества по генам переняты им от отца, благословенного старца Ичээни. К кочевке готовится тщательно. Кое-что из одежды, зимние охотничьи снасти, часть посуды и всякое, пока не нужное, аккуратно сложил на высоком лабазе. Вещи затянул ровдугой, специально предназначенной для этой цели, а сверху покрыл берестой. После перетянул кожаным длинным ремнем, чтобы ненароком ветром не сдуло бересту.
— На другой же день, как только мы откочуем отсюда, заявится онаки, чтобы чем-то поживиться, — проговорил Тонмэй, придирчиво поглядывая на лабаз.
Илкэни понял сомнения отца, сказал:
— Лабаз вон какой высокий, онаки не под силу будет подняться наверх.
— Я тоже так думаю, — соглашается отец, но пару раз еще бросает придирчивый взгляд на лабаз.
На омчин взяли самое необходимое. Тонмэй при кочевках редко кочует с семьей. На стоянках забот много. Все на нем одном. Часто тянет его охота. Хочется самому поездить по гребням труднодоступных скал. Не всегда получается. Только во время кочевья-омчин расстается до вечера с домочадцами.
Упаковав все вьюки, затем уложив их на спины вьючных оленей, связав их вереницей, Тонмэй весь караван доверял жене Эку, матери Нелтэк. Затем уезжал на охоту с намерением вернуться на новую стоянку. По своему обыкновению, и на этот раз решил отделиться от кочевья и проехать по лежбищам снежных баранов. Жена с сыном и дочерью откочуют сами. Им не привыкать, всегда так бывало. Хорошо, что сын подрос, польза от него уже ощутима.
— Остановитесь и поставите илуму возле устья речки Уилдикит. С левой стороны там высится кадар. Рядом лес. Сухостой хороший. Для оленей ягеля достаточно, — наставляет за чаем Тонмэй.
— По реке поедем или по взгорью? — предусмотрительно спросила жена. Во время кочевок она ведет аргиш, потому ей хочется заранее определить маршрут кочевки.
— По взгорью лучше. По реке одни камни, оленям трудно, копытца перетупятся.
— А ты в какую сторону поедешь, ама? — спросил Илкэни.
— В сторону Сэрилэнжэ поеду. Посмотрю на подзабытые распадки. Еще отец мой, как вспомню сейчас, говаривал, что там большой билэк[123]. Давно туда не ездил. Самому любопытно. На всякий случай возьму три запасных учага. Может…
В этот момент на медленно остывающем очаге громко прозвучал синкэн[124]. Тонмэй умолк на полуслове. Широко открытыми глазами уставился на огонь. Жена кинула на мужа тревожный взгляд.
— Что бы это означало? — озабоченно молвил Тонмэй.
— О чем-то предупреждает Дух огня. Это, видно, неспроста, — озабочено отозвалась жена, смахивая капли пота с круглого лица.
Тонмэй, словно оглушенный сидит, будто не дышит. Помолчав, наконец подал голос:
— Пожалуй, мне придется повременить с охотой. Покочую с вами. Что-то тревожно.
Жена незаметно улыбнулась, довольная тем, что муж кочует с ними.
Все допили чай и взялись навьючивать оленей. Не затягивая время, тут же выехали. Впереди поехал сам Тонмэй. Он на правах главы семьи ведет за собой основную связку — пять вьючных оленей. За ним жена с двумя вьюками. На втором олене по обе стороны подвесили ирука — гладкие, ровные шесты под каркас илуму. У Нелтэк один вьюк. Илкэни погоняет свободных оленей. Их немного. Они все ручные; приучены к недоуздку. При необходимости можно было бы всех вести в связку. Но, во-первых, для этого потребуется много кожаных ремней. Во-вторых, молодняк норовит вырваться из связки и запутывается, а это сильно мешает размеренному ритму аргиша. В-третьих, когда тропинка вьется по лесу, олени в связке то и дело цепляются за деревья — намаллотта. Лучше их погонять свободными. И на сей раз так поступили. Илкэни это даже нравится. Выпадает редкая возможность порезвиться на быстроногом учаге, да и самому побегать.
Среди оленей особо выделяется крупный бык белой масти. По масти за ним закрепилась кличка Гелтаня. По повадкам ровный самец. В зимнее время его редко запрягают в грузовую нарту, а летом его не навьючивают, ведут свободным в общей связке. К концу лета отпускают на свободный выпас, чтоб набирался силы перед гоном. Вся надежда кочевой семьи на него. Коли нагуляет жиру, сохранит силу. От него пойдет тогда здоровое потомство. А это отразится на достатке семьи. Все определено самой природой.
Вера в Гелтаню огромна в семье Тонмэя. Для них это священный олень, который приносит удачу и достаток. Его потомство отличается жизнестойкостью. Оленят белой масти держат на особом учете. Подрастая, они становятся оленями-кудяй. Иными словами священными оленями. Ламуты особо ценят таких оленей. Когда Гелтаня был рядом, люди верили, что все беды пройдут стороной.
* * *
Вьючная вереница поднимается на перевал. Верховые олени без труда преодолевают подъем. Вокруг тишина. На высоком небе ни облачка. Купол неба не синий, как в летний день, а бледноватый. Это признак ранней осени. Кочевым ламутам такое небо по душе: не жарко, ни комаров, ни гнуса. Одна благодать. Между тем Тонмэй, Эку и дочь Нелтэк поднялись на перевал. Не спеша слезли с седел. Тонмэй и Эку выкурили вдвоем одну трубку. Нелтэк посидела на сухом ягеле и удивленно посматривала на синеющие вдали зубчатые скалы. Видно, на нее произвела впечатление изумительно красивая горная панорама.
Тонмэй обошел все вьюки и подтянул на них ремни.
— Дух Гольца, мы начинаем спускаться вниз. Поддержи нас, бедных, — пробормотал он, еще раз оглянулся на своих и медленно зашагал вниз.
Спуск со взгорья довольно крутой и скользкий. Узкая, едва приметная тропинка, петляя налево-направо, резко пошла вниз. «Чо, чо!» — раздается время от времени звонкий голос Эку. Этим она успокаивает и предостерегает вьючных оленей, мол, будьте осторожны, смотрите в оба. Олени внемлют заботливому голосу женщины, спускаются спокойно, без суеты.
Но вдруг тишину разорвал отчаянный вопль Эку. Тонмэй, встревоженный нежданным криком жены, оглянулся и с ужасом увидел, как олень — ирукарук[125] упал плашмя и вот-вот скатится вниз, увлекая за собой всю связку. Шедшая следом Нелтэк, истошно закричала. В этом крике слилось все: и страх за мать, и отчаяние за всю вьючную связку, и боязнь за себя, и собственное бессилие… То ли услышал Дух Гольца просьбу, которую проронил в начале спуска Тонмэй, то ли внял отчаянным рыданиям слабой Нелтэк, но как бы там ни было, ирука[126] затормозил сползание оленя вниз. Старый учаг, на котором все время ездит Эку, а за ним первый вьючный олень изо всех сил упираются и карабкаются вверх, кожаные ремни глубоко впились в их шеи, отчего глаза напуганных оленей вот-вот вылезут из орбит. Женщина из последних сил тянет на себя учага. Тонмэй второпях повернул всю свою вьючную связку назад, на несколько шагов потянул наверх, своего учага привязал к первому попавшемуся дереву. Сейчас важно, чтобы вьюки не сползали на шею оленя. Вот почему он повернул оленей вверх. Тонмэй в два прыжка очутился у связки жены и ножом резанул по натянутому ремню упавшего оленя. Остальные олени, освободившись от неимоверной тяжести, шумно вздохнули. Тонмэй быстро снял вьюк с лежащего оленя. Тот тяжело дышит и не встает. Из его глаз текут крупные слезы. Бедный олень, упав на камень сломал заднюю левую ногу.
— У него сломана нога, — с досадой проговорил Тонмэй, нагибаясь к оленю.
— Поскользнулся бедняга и упал, — откликнулась жена. Судя по ее охрипшему голосу, слышно, как она переживает, будто она была виновата.
— Теперь мои вьючные олени запутаются! — воскликнул Тонмэй и бросился к своей связке.
Действительно, задние олени почему-то стали крутиться. Но Тонмэй подоспел вовремя и все подправил. Они благополучно спустились вниз и остановились на берегу говорливого ручейка.
— Заночуем тут, — распорядился Тонмэй.
Местность для ночевки узкая, но лучше рядом нет. Сняв вьюки с оленей, по отдельности привязали их к деревьям.
Тонмэй поднялся наверх к лежащему оленю. Снял с него вьюк и сам потащил вниз.
— Не горюй, Нелтэк энинни[127]. Могло быть, похуже, — бодро сказал он, видя опечаленное лицо жены.
В это время до них донесся голос Илкэни. Значит, он подгоняет оленей к спуску.
Илкэни удивился, когда увидел, как мать и сестра Нелтэк внизу ставят илуму. Ему и в голову не пришла эта мысль. Он первым делом заметил неудобство для стоянки. Густой темный лес. Нет даже клочка земли наподобие поляны. Обрывистые склоны круто тянутся вверх. Лесная чащоба, будто медвежья шкура, также поднимается все выше. Но лес, постепенно редея, едва дотянулся до первого рубца. Дальше пошли голые камни.
— Почему остановились? Что случилось? — спросил Илкэни, привязав запыхавшегося учага к дереву.
— Беда случилась. Когда спускались вниз, ирукарук поскользнулся и упал, — отозвалась мать, натягивая поставленные шесты старой ровдуги.
— А где отец?
— У речки, сам посмотри.
Илкэни бросился к речке. За зарослями ерника отец свежевал оленя. Юношу кинуло в жар. Еще утром он был живой и невредимый. А теперь вот он лежит мертвый. Не хочется юноше верить, но что поделаешь. Никто заранее не предугадывает все таинства кочевой жизни.
— Что случилось, ама? — спросил юноша, подходя к отцу.
— Ногу сломал. Не выжил бы. Пришлось добить, — словно оправдываясь, ответил отец.
— Смирный и сильный был олень, — сказал Илкэни. Комок застрял в его горле, он заплакал.
— Ты прав. Надежный был друг. Ну, ты иди, помоги матери. Я тут сам управлюсь, — ободряющий голос отца вывел юношу из оцепенения.
Илкэни, понурив голову, пошел назад. Вытащил из вьюка топор и пошел за сухостоем. Притащил несколько сухих деревьев и нарубил на дрова. Это его привычная обязанность.
— Смотри в оба, Илкэни, — все еще думая об утреннем синкэне — зловещем предупреждении огня в очаге, предупредила мать. — Мало ли что, ненароком топором можешь поранить ногу. Топор-то отцовский, острый.
— Очаг наш добрый. Гори ярче, чтоб нам всем было тепло. Дух огня, уберег ты нас от большой беды. Не знаю, как отблагодарить тебя за такую помощь. Разве что угощайся уманом (костным мозгом). Иракурук верно помогал нам. Он собой прикрыл и защитил нас. Душа его теперь витает далеко от нас. Угощайся, Дух огня! — Тонмэй несколько больших кусков костного мозга положил на ровное полено и аккуратно подложил его в середину очага. Пламя, как живое существо, радостно взметнулось и загорелось ярко-ярко, разом осветив смуглые лица домочадцев и темные стены илуму.
Все молча переживают случившееся. С тяжелым сердцем Тонмэй забил оленя. Было ясно — тому не выжить. Сильный был олень и надежный. Не зря доверяли ему тащить на себе ирука (шесты для чума). В кочевье ламуты пуще огня берегли каждого оленя. Без надобности не забивали на мясо, стараясь найти удачу на охотничьих тропах. Так повелось с давних времен, начало которым никто не знает.
— Дух огня не зря предупреждал, — вздохнув, молвила жена за чаем. Она благодарно положила в костер кусочки жира.
Тонмэй не отозвался. Он задумчиво пил из чашки горячий чай. Что может сравниться по вкусу с горячим чаем с оленьим молоком? Особенно после кочевки. Тонмэй с наслаждением опорожнял чашку за чашкой. Пил короткими глотками, с остановками. Сейчас он думал о возможных последствиях, если бы утром не внял синкэну и уехал на охоту. Несчастье обрушилось бы на семью. Не отделались бы одним оленем. Еще не известно, что произошло бы с Эку. Бедная, что там говорить, все хозяйство держится на ней. Повезло ему с женой. Вспомнил про отца. Теплая волна нежности к родителю прошлась по груди.
— Ты права, Нелтэк энинни, — Тонмэй нежно взглянул на жену. Он лишний раз убедился в силе синкэна, потому счел необходимым напомнить детям: — Илкэни, будь всегда внимателен к синкэну. Дух огня зря не предупреждает. Ты тоже запомни это, Нелтэк.
Сын и дочь в знак согласия кивнули головами. И повторять не приходится, они крепко запомнят отцовские слова. Отец это знал.
— Ну, не печальтесь. А то Ирукаруку на небесах тяжело будет тащить свой вьюк, — шумно вздохнув, молвил Тонмэй. — Случившееся ничем теперь не исправить.
* * *
Ночью Илкэни спал плохо. Ему приснился сон, будто они с отцом едут по горам. Горы окутаны туманом. Отец едет на Ирукаруке. Илкэни не знает, куда они держат путь. Впереди на их пути показалась высоченная гора, покрытая снегом и льдом.
Отец не стал сворачивать в сторону, а поехал прямо к горе. Ирукарук, сильный олень, сразу пошел на подъем. Следом Илкэни на своем учаге. Подъем длится долго. Олени карабкались вверх изо всех сил. Наконец добрались до вершины. Едут дальше по гребню ледяной горы. Олени то и дело спотыкаются на скользкой тропе. Верховой олень Илкэни начал отставать, видно, силы иссякли. Зато Ирукарук идет бодро, будто не было тяжелого подъема. Вдруг туман начал густеть. Юноша перепугался. Ему нельзя отставать от отца. И тут Илкэни увидел, как отец и его верховой олень начали сползать вниз по крутому ледяному склону. А внизу оказалось бездонное озеро, волны которого шумно бились о камни. Илкэни с криком побежал к отцу, чтобы удержать его. Но не успел. Отец и олень упали в озеро и исчезли в нем. Юноша, рыдая, заметался. Сквозь сон уловил, как кто-то тормошит его. Сквозь сон явственно услышал голос отца: «Проснись, Илкэни». И он, привыкший исполнять волю отца, проснулся. Оказывается, все его страхи, — все это было во сне. Радость охватила его. Значит, ничего страшного не произошло, с отцом также ничего не случилось. Как все хорошо! Он с улыбкой потянулся всем телом, затем перевернулся на другой бок и моментально уснул вновь.
— Ты что-то тревожно спал, — за утренним чаем проговорил отец.
— Страшный сон приснился.
— Расскажи.
Илкэни в подробностях рассказал о своем сновидении. Отец и мать переглянулись.
— К чему такой сон, эне? — подала голос Нелтэк, расчесывая волосы.
Мать пожала плечами.
— А ты, ама, как думаешь? — Дочь глянула на отца.
— Не знаю, дочка. Не знаю, — откликнулся отец.
— Чудится мне, нехороший сон приснился тебе, сынок, — сорвалось у матери. Она явно встревожена.
Помолчав по обыкновению, Тонмэй сказал:
— У каждого человека сновидения разные. Не все сны сбываются. Не следует печалиться. У одних людей сны снятся от усталости. Такое случается после работы или охоты. Человек устает, плохо спит, тут кошмарные сны не дают ему покоя. У других сны бывают вещими. Они часто сбываются. У моего отца сновидения были пророческими. По ним он определял нашу жизнь, удачу или неудачу на охоте. Вчера тяжелый день прошел. Скорее это в Илкэни отозвалось таким сном. Не беспокойся, сын. Все уладится.
— Пускай не сбудется сон Илкэни, — прошептала мать и положила в очаг кусочек жира.
— Будем надеяться, — отозвался Тонмэй, думая об усопшем отце. «Илкэни — думал он — чем-то напоминает деда… Повадками, движениями, что ли… Или умением слушать других. Коли не ошибаюсь, все поделом. Все пойдет на пользу сыну», — подумал Тонмэй. Вслух ничего не сказал.
В илуму на какое-то время воцарилась тишина. Каждый думает о своем. Эку незаметно бросает взгляд на мужа в ожидании его слов. У ламутов с давних пор закрепилась традиция: женщина прислушивается к мнению мужа, не оспаривает его. Он — глава семьи. Какой он, такова и семья. Когда он удачливый добытчик, в чуме царит мир и достаток. А когда глава семейства неудачливый охотник, то в семье еле-еле сводят концы с концами. Эку, что теперь отнекиваться, благодарна судьбе за такого, как Тонмэй, отца ее детей.
Тонмэй почувствовал, что мать Нелтэк ждет его слов.
— Будем собираться. Перекочуем. Здесь тесно, как в конуре обука-пищухи. Да и оленям негде тут остановиться. Не случись беда с Ирукаруком, мы бы остановились возле устья речки Уилдикит. Доедем-таки сегодня до Уилдикит. Там вволю отдохнем. Вы собирайтесь пока, — сказал жене Тонмэй.
— Со сборами мы быстро управимся. Основные вещи я не вынимала из вьюков. Разберем илуму — и мы готовы к отъезду, — бодро подала голос мать Нелтэк.
— А ты, Илкэни, сходил бы за оленями, пока я буду сооружать лабаз для Ирукарука. — Отец глянул на сына.
— Я знал, что ты отправишь меня за оленями, — откликнулся Илкэни, хотя знал, что подгонка оленей лежит на нем. В его голосе радость. Тонмэй молча улыбнулся сыну. Ему по душе готовность сына к любому делу.
— Только будь осмотрителен. Местность незнакомая. Бердан бери на всякий случай, — заботливо говорит отец.
— Зачем мне бердан сейчас? Думаю, ружье мне не понадобится. Я скоро пригоню оленей.
— Ну, смотри сам. Наверху ягеля много. Не должны олени далеко уйти. — Отец поднялся на ноги, показывая, что пора приступить к делу. Илкэни натянул замшевую тужурку, проверил, на месте ли нож, и быстро вышел из илуму.
* * *
Олени далеко не ушли. С вечера поднялись на перевал, по которому вчера вниз погнал их Илкэни. Затем повернули на левый склон горы. Юноша без особых усилий находит их след. Он помнит, как отец часто напоминает ему о необходимости быть внимательным в горах и в тайге. В летнее время во мхах и на ягеле трудно отыскать оленьи следы. Но Илкэни ориентируется по оленьему помету. Его тут много везде. Значит, корм обильный. Чем выше поднимается, тем лес реже. Деревца невысокие.
Еще издали заметил корбэ — самца Гелтаня. Олени не ушли далеко.
Раз вожак не уходит далеко, остальные кучкуются вокруг него. Ягель мягким толстым слоем стелется вокруг.
Юноше не хочется тревожить оленей. Вон как плавно ходят сытые важенки. Верховые и грузовые быки улеглись, жуя жвачку.
Илкэни поднял голову повыше. Склон горы становился круче. На самом верху видны нагромождения каменных глыб. Ему хочется подняться повыше и заглянуть вдаль. Каждая новая местность притягивает своей неизвестностью. Мог бы с этого места, где стоит сейчас, начать обзор, но деревья мешают. Но вдруг вздрогнул, будто кто-то его толкнул. Посмотрел на солнце. Оно поднялось высоко на сине-голубом небе. Оттуда, с недосягаемой выси, оно словно улыбается ему и говорит: «Что медлишь? Разве не видишь, как я удаляюсь от вас?» Илкэни вспомнил, что его ждут внизу. Он пронзительно свистнул. Первым гордо поднял голову Гелтаня и посмотрел в его сторону. Он не стал ждать повторного свистка, зашагал вниз. Олени последовали за ним. Все олени, как люди, только не говорят. Каждый из них поднимает голову и движется вслед за вожаком.
Вскоре юноша пригнал оленей на становище. Илуму не виден. Мать и сестра его, видно, давно разобрали. На открытом пятачке между деревьями стоит новенький лабаз из тонких стволов молодого леса. Отец все деревца аккуратно обтесал. На лабазе собрал все кости Иракурука, накрыл их тальником, сверху положил голову с рогами.
Илкэни удивился, как быстро управился отец.
— О, какой сильный ама! — воскликнул юноша. — Я бы не смог сделать, как ама.
Тонмэй улыбается. Ему приятно видеть оживленное, раскрасневшееся лицо сына и его блестящие глаза.
— Скоро и ты будешь строить не только такие лабазы. Жизнь заставит, — улыбается ама.
Кочевые ламуты ловле оленей придают особое значение. В этом деле многие поколения ламутов выработали свои навыки. Домашних оленей с рождения приучают к привязи. Нужда заставила ламутов приучить оленя к недоуздку. Без этого невозможно представить ездовых оленей и ручных важенок. Они же по натуре полудикие, играючи убегут от любого ламута.
В кочевых семьях у каждого свои обязанности. Но суровые условия жизни заставили каждого научиться ловле оленей маутами — арканами. И мужчин, и женщин. Ламутские мальчики с малых лет знают толк в маутах. Жизнь всегда мудрее людей. Она в течение жизни любых поколений незаметно научила ламутов по большей части обходиться без маутов.
Неизвестно, когда они научились подманивать оленя солью. Известна, правда, роль якутских и русских торговых людей в приобщении северного человека к соли. Ламуты за ценой не стояли, когда речь шла о покупке в первую очередь соли и табака. Оленей своих быстро приучили к соли. Такой олень не отходит от человека. В любом горном распадке или в глухой чащобе только издаст свой привычный зов: «Ма, ма, ма!», как олени сами прибегают к нему. Тут и маута не требуется.
Поэтому Тонмэй с матерью Нелтэк верховых и вьючных оленей поймали безо всякой суеты. Без чаепития выехать не могут. Неизвестно, как сложится сегодняшняя кочевка и когда потом утолят жажду. Тонмэй с дочерью и сыном, подошли к костру и сели, мать Нелтэк поставила перед ними плоский стол, разложила на нем березовые кружки и налила всем чай, потом разбавила оленьим молоком. На небольшом деревянном подносе положила сочное вареное мясо. Тонмэй из-за пазухи вытащил самодельную трубку с мешочком. Трубка с коротким мундштуком. Сунул в рот, открыл мешочек, пальцами пошарил внутри в надежде найти хоть завалившуюся крошку табака. Но тщетно. Пусто. Вздохнув, трубку с пустым мешком сунул обратно за пазуху. Так ему хочется отведать терпкий горьковатый вкус табака. Запасы табака давно иссякли. От этого он молча страдает.
Тонмэй мелко нарезал кусок мяса.
Илкэни с аппетитом стал уплетать ломтики оленины. Утром только чаю попил и пошел за оленями. Понятно, проголодался. Нелтэк ест мало, попила лишь немного молока. Зато отец налег на чай. У него как у главы семьи самая большая кружка, у матери Нелтэк кружка поменьше, а у детей одинаковые. Эти кружки из сушеной берестины выдолбил он сам. Получилось на диву. Уже готовые кружки долго держал в кипящем рыбьем жире, а потом высушил на солнце. Крепкие, водонепроницаемые получились кружки. Опорожнив три кружки чаю, поел мяса.
После чаепития навьючили оленей. Раньше перед дорогой муж и жена выкуривали трубку. А теперь нечем побаловаться. Зато расторопно выехали. Ехали как вчера. Впереди Тонмэй, за ним мать Нелтэк, затем сама Нелтэк. Илкэни следом гонит свободных оленей.
Тонмэй не сразу садится на оленя. Примерно полверсты шел пешком, ведя за собой аргиш.
Перед тем как взобраться в седло, Тонмэй улыбнулся жене:
— Сегодня кочевка только по реке, перевала на пути не встретим.
Женщина в ответ грустно улыбнулась…
* * *
Дэгэлэн Дэги с семьей откочевал к речке Буркат. У него оленей немного. Да и сам постарел для дальних кочевок. Благо, речка эта богата сочным белым ягелем.
Накануне, перед тем как выехать в омчин, Тонмэй пошел к нему в гости. После кончины отца Тонмэй часто общается со стариком. Он проникся к нему большим уважением после поездки к мямяльским сородичам. Это он, Дэгэлэн Дэги, по просьбе отца поехал с Тонмэем в качестве свата к главе мямяльских эвенов Горго. Благодаря Дэгэлэн Дэги все его тайные мечты сбылись как нельзя лучше. Если бы не он, могла бы красавица Эку перекочевать к священному Гольцу, чтобы стать женой Тонмэя? В итоге он и Эку создали свою семью, родились и выросли их дети…
Дэгэлэн Дэги, в отличие от своих сверстников, слыл веселым нравом. Неунывающий, добродушный. Хороший рассказчик. В оленях знает толк, потому близок к ним. Трудяга. Возле чума Дэгэлэн Дэги всегда много срубленных им сухих дров. В любую погоду, в дождь и в снег, в его чуме тепло.
Тем не менее у него есть одна слабость. Как добытчик мяса он слаб. Как все мужчины-ламуты, и он иногда выезжал на охоту на уямканов — снежных баранов. Почему-то Дух земли не наделил его даром преуспевающего охотника. Каждый раз возвращался без добычи.
Любой ламут прежде всего охотник. Ему надо кормить семью, подсобить остальным сородичам. Для этого добытчик старается добыть как можно больше дикого зверя. Начиная с ранней осени и до весны, пока снег не растаял, много времени уделяет охоте. Живут ламуты больше обособленно. При неудачах голодная жизнь не заставляет себя долго ждать. Дэгэлэни Дэги страдает больше всех. Поняв, что охота на сохатых, уямканов и сокжоев не для него, он больше промышляет белку и горностаев. Этим и живет. Семью содержит и себя кормит. У него неплохо налажена торговля с якутскими купцами. Те охотно берут у него беличьи и горностаевые шкурки, взамен дают муку, чай, табак…
Дети его повзрослели. Дэгэлэни Дэги словно не чувствует на себе груз выпавших и растаявших снегов, по-старому кочует с женой отдельно от сыновей. Не хочет стать им обузой.
Тонмэй видит, как сильно сдал в последние годы Дэгэлэни Дэги, потому старается не терять его из поля зрения. От добытого сохатого или сокжоя непременно выделяет Дэгэлэни Дэги его долю. С кем-нибудь из сыновей отправляет посылку. Иногда Тонмэй и сам ездит к нему. Дэгэлэни Дэги сильно радуется и всякий раз сравнивает его со священным Гольцом Тонмэем.
* * *
— Сегодня я поеду к дальним лежбищам рогачей, — за утренним чаем проговорил Тонмэй.
— Будто поблизости нет другой живности… Поездил бы по ближним сопкам и верховьям речек, — откликнулась Эку, мать Нелтэк.
Тонмэй словно не слышит слов жены. Все его мысли заняты куревом. Так хочется ему хотя бы разок глубоко затянуться табачным дымом, пропустить его через ноздрю. Теперь курева нет, старый замшевый мешочек пуст, осталась одна курительная трубка. Что-то перестали в последнее время наведываться якутские купцы. У них всегда можно бывало выменять что-нибудь на табак. Вот и кончилось курево. Сородичи все до единого балуются куревом. При каждой встрече стараются из его мешочка трубкой дымить. А он, Тонмэй, никому не отказывает, порою сам первым протягивает табачный мешочек…
Тонмэй тяжко вздохнул.
— Что вздыхаешь, отец, приболел, что ли? — жена тревожно глянула на мужа. Она в душе всегда беспокоится за Тонмэя. Он же кормилец семьи, одна надежда на него. Если что случится с ним, то беды не миновать.
— Ближние сопки, да речки никуда не денутся. Успеем с Илкэни полазить по ним. А вот дальние надо проверить, пока погожие дни стоят, — как бы отвечая на первую реплику жены, говорит Тонмэй.
— Ама, куда собрался ехать? — из своего полога высунул голову заспанный Илкэни.
— К дальним лежанкам поеду.
— Может, меня возьмешь, ама? — оживился Илкэни и мигом вылез из полога.
— Ты, мужчина, останешься за меня. Нельзя же эне[128] и сестру одних оставлять. За оленями к тому же нужен присмотр. Лучше умойся и садись за стол. — Тонмэй смотрит на сына. Ему по душе его бодрость.
Илкэни не заставил себя ждать. Резво поднялся и вышел наружу. За тальниками справил нужду. Сбегал к речке и ладонью брызнул в лицо жгучей ключевой водой.
«Бррр… Какая холодина. Все, как говорит ама, погожие летние дни прошли. По этой журчащей речонке уже заметно, как меняется все вокруг», — думает юноша. Затем, как молодой олень, побежал к илуму. Поскорей, пока ама с эне не закончили утреннюю трапезу. Он любит чаевничать с родителями. Это благодать для души…
— Ну вот… Садись, сын, на свое место, — говорит отец.
Мать положила перед сыном похлебку. Илкэни деревянной ложкой стал есть.
— О, как вкусно-то! — не удержался Илкэни. — Эне, как ты умеешь вкусно готовить!
— Вчера вечером, когда ты уснул, сестра твоя Нелтэк мелко нарезала мясо, а я утром готовое только и сварила. Благодари сестру, — мать довольна не столько похвалой сына, а тем, как увлеченно он поедает похлебку. Это не суп, а похлебка. Ее варят на небольшой воде.
— Это Ирукарук нас кормит, — подал голос отец.
Илкэни вспомнил, как эне и сестра вывесили на солнце мякоть оленины на просушку. Глянул наверх. Внутри илуму вон тоже висят тонкие куски мяса, вычищенные со спины оленя. Их сушат и коптят над очагом. Из них готовится отменная еда — сорча — лакомство.
Илкэни теперь сам разбирается в хозяйственных делах.
Оленина сушится про запас. Охота на копытных животных не всегда удается. В таких случаях весьма кстати сушеное мясо. Оно спасает от голода, да и сородичам иногда перепадает.
— Иракурук теперь пасется на небесах и нам, как видите, помогает, — заговорил отец снова.
В тишине каждый подумал про небесного оленя Ирукарука.
Тихо поднялась Нелтэк и вышла из илуму.
— Илкэни, тут рядом на взгорке, вчера вечером оставил на ягельнике твоего учага — верхового оленя. Оседлай его и поезжай за оленями, покуда я буду готовиться, — Тонмэй это говорит, не глядя на сына. Знает, что сыну повторять не нужно.
Илкэни быстро юркнул за полог. Тонмэй глянул ему в след, улыбка слегка тронула его смуглое лицо.
Собственно, ему готовиться не к чему. Жене велел положить в кожаную котомку котелок, кружку, немного чаю и кусочек мяса. Напоследок добавил:
— Может, задержусь в горах. Котелок пригодится. Где-нибудь в укромном месте разведу небольшой огонь, вскипячу чаю.
Мать Нелтэк приготовила все так, как велел Тонмэй.
Вскоре Илкэни пригнал оленей.
Тонмэй поймал трех ездовых быков и одну яловую важенку. Она не телится уже несколько лет. Таких ламуты называют мангай, то есть «не телится». Тонмэй держит ее про запас, с намерением забить на мясо осенью при первом снеге. Положил седло на холку первого оленя, крепко перетянул поперечным ремнем. Это был крупный бык, на котором обычно ездит на охоту. Второго быка, пестрого, тоже оседлал. К седлу пристроил старый бердан в чехле из камусов сохатого. Его еще в молодости сам изготовил. Сперва сырые камусы высушил на солнце. Затем снял мездру. Это трудоемкая работа, но справился. Выделывал три дня. Только после этого тонким кожаным ремнем вышил с помощью самодельного шила. С тех пор верно ему служит этот мосак (чехол).
— Коли задержусь, не тревожьтесь. — Он всех троих, самых близких ему людей обвел потеплевшим взглядом. Ведя за собой на поводу оленей, пошел по берегу мимо тальников. По обыкновению, сунув под мышку верховую палку, изготовленную из крепкой березы, прошагал с километр. Такова его привычка с молодых лет.
В это время пес Мойто, безучастно лежавший в тени, вскочил и большими прыжками помчался за хозяином. На вопрос сына, возьмет ли с собой Мойто, отец, еще находясь возле чума, коротко ответил, дескать, оставь его при себе.
Илкэни понял, что отец, как увидит Мойто, поймает его и вернется обратно.
Зачем отцу возвращаться лишний раз? Юноша побежал за собакой.
За речным лесом отец поджидал его. На коротком поводке держал Мойто.
— Я так и думал, что ты подождешь меня, — с трудом проговорил запыхавшийся Илкэни. Он быстро бежал и все не мог отдышаться.
Отец улыбнулся:
— Знал, что прибежишь за Мойто. Держи его крепко. Не отпускай, пока подержи на привязи. Когда Мойто останется с вами, я буду спокоен.
* * *
На темном небе, перемигиваясь друг с другом, сверкало неисчислимое количество звезд. Ламутам чудится, что там, в недосягаемой выси, течет другая жизнь. Каждый подолгу всматривается в небо, веря, что так его дух общается с душами ушедших из жизни людей.
А внизу, на земле, кромешная тьма окутала все вокруг: горную гряду, леса, тальники, реки, лужайки. Ничего не видать. У опушки леса в объятиях тьмы стоит одинокий чум-илуму.
Чуть поодаль, свернувшись, посапывает собака. Рядом с ней сидит человек. В темноте не разобрать, кто он, взрослый или юноша. Он всматривается во тьму для самоуспокоения. Хотя знает, что как бы ни пытался, сквозь темень ничего не увидит. Одновременно чутко прислушивается, не зазвучит ли легкий перестук оленьих копыт. Все тихо вокруг. Он то и дело оглядывается на собаку. Она уловит любой шум. Собака, безмятежно посапывая, спит. Стало быть, поблизости никого нет.
— Илкэни, простынешь, заходи в илуму, — раздается голос матери.
— Терпимо, эне, мне не холодно, — невозмутимо откликнулся Илкэни. Еще только появились признаки подкрадывающихся сумерек, он потерял покой. То заходит в илуму, то вскоре выскакивает наружу. Подолгу стоит, присматриваясь в ту сторону, куда утром уехал отец.
— Чего беспокоишься, Илкэни. Отец твой здешние места лучше всех знает. Даже с закрытыми глазами не свернет с тропы, ведущей к нам, — успокаивает сына мать, кода сын зашел в илуму.
— Знаю, эне. Ама сильный… Тем не менее как-то тревожно мне, — тихо отвечает сын.
— Попей это, — Нелтэк протягивает брату кружку, на дне которой немного молока. Брат берет из рук сестры кружку и медленно, смакуя, выпивает холодное оленье молоко.
— Отец утром сказал, что, возможно, задержится… Ты слышал его слова, сын? — спрашивает мать.
— Слышал, эне. Я верю ему, сказал, что вернется. Вот-вот появится, — отвечает сын, пытаясь уловить любой шорох, исходящий от Мойто. Нет, ничего не слышно.
Не выдержав долгого томления, Илкэни снова выходит из илуму.
Стало еще темнее. Вечерняя прохлада ощущается заметно. Юноша стоит неподвижно, всматриваясь в далекие звезды. «Как приятно было бы, окажись я сейчас на месте какой-либо звездочки, тогда точно увидел бы ама. И узнал бы, где он находится, едет домой или где-то отдыхает под деревом, либо развел костер, возле которого коротает время в ожидании утренней зорьки. Но звезды мерцают высоко, недосягаемы, до них только мысли мои долетят…» — размышляет юноша.
В илуму мать с дочкой Нелтэк тоже переживают, тревожно вслушиваются в дыхание приближающейся ночи…
Тихо забирается в илуму Илкэни.
Мать Нелтэк заговорила:
— Детки мои, и вы скоро станете жить своей самостоятельной жизнью. У вас появятся дети. Будете так же, как и мы, кочевать по долгим тропам тайги.
— Нелтэк старше меня. Куда она от нас поедет, эне?
— Этого сказать не могу.
— Почему, эне? Ты же все знаешь и все умеешь.
— Все зависит от того, как рассудит Голец Тонмэй. Какого жениха пошлет Нелтэк.
Девушка застыдилась, не зная куда деть личико, руки. Была бы возможность, спряталась бы…
— Как интересно слушать, эне, о Гольце Тонмэе. Он что, все слышит и все видит, что ли?
— Его Дух помогает всем нам, дети. В свое время он послал мне вашего отца. Я сразу доверилась ему. Вот мы и живем своей семьей.
— Расскажи, эне, что-нибудь о Гольце Тонмэе, — тихо попросила Нелтэк. Ее личико засияло то ли от блика пламени очага, то ли мыслей своих застеснялась. Нелтэк все мысли свои держит при себе, возможно, поэтому случаются перемены в ее облике. Но это ее личная тайна, никому не подвластная, кроме нее самой.
— Расскажу то ли быль, то ли сказку, — начала мать. — Сама не знаю. Слышали про одну речку, которая течет между сопками Гольца?.. Там ручеек «Этикэн биракчанни»[129].
Недалеко от Гольца Тонмэя жили оленный старый ламут со старухой. Своих детей не имели. Подобрали девочку-сиротку. Родители девочки умерли. Злые попались старики. Обижали девочку. До поздней ночи заставляли заниматься выделкой шкур, камусов. Девочка уставала сильно. Рано поднимали, чтобы в очаге костер разводила, еду готовила. Старик постоянно ее бил, что бы ни делала, все не так, тут же начинал бить ремнем. Плохо кормили. В самую тьму посылали за водой, заставляли собирать хворост для растопки. Иногда посылали за оленями.
Девочка тайком плакала, вспоминая умерших родителей.
Однажды вечером злой старик снова побил девочку. Она не выдержала. «Будь что будет», — подумала и убежала от злого старика. А тот погнался за ней. На гору девочка подняться не может, скользко и высоко. Побежала вверх по ручейку, босиком по холодным струям. Старик вот-вот догонит. Девочка слышит за спиной его хриплое дыхание. Догонит — убьет. В отчаянии девочка закричала: «Спаси меня, Голец Тонмэй!» Раздался страшной силы гром. Молнии засверкали. Тут девочка услышала голос откуда-то с отдаленной выси: «Ты добрая, честная. Отныне на небе будешь жить. Превратишься в яркую звезду. Все ламуты по тебе будут сверять свой путь, а ты станешь освещать им путь-дорогу в любое время. А этот злой старик превратится в одинокую каменную глыбу».
Девочка улетела ввысь в дальние небеса. А старик в одно мгновение превратился в одинокую каменную глыбу. С тех пор речку назвали «Этикэн биракчанни». А девочка превратилась в звездочку, и сейчас она над нами. Освещает путь к нашему Гольцу.
Вот и весь сказ, дети мои.
Нелтэк и Илкэни вздохнули: «Как хорошо, что ее спас Голец Тонмэй!»
— Какая интересная сказка, — тихо вздохнула Нелтэк. — Знаешь, эне, мне так жалко стало эту девочку. Я даже плакала, слушая тебя.
— Моя дочурочка! — Мать нежно коснулась черноволосой головы дочери. В этом жесте слились нежность и любовь. Ламутские женщины весьма скрытны в своих чувствах даже к детям.
Мать с улыбкой повернулась теперь к сыну.
— А как тебе показалась моя сказка, сын?
— Я бы непременно защитил бедную девочку от злого старика, — воскликнул Илкэни. Видно, представил себе злодея, крепко сжал кулачок.
— Так я и знала, что ты горой бы встал за девочку. Знаете, дети мои, в жизни всякое бывает, и хорошее, и плохое. А добрый человек нигде не пропадет, духи обязательно помогут ему…
* * *
Река Буркат обмелела до неузнаваемости. Тонмэй с детства знает ее. Своенравная река. Весной в пору пробуждения природы и таяния снегов она только просыпается, еле заметно течет между камнями. Правда, с каждым днем постепенно набирает силу. К началу лета она превращается в своенравную реку. А после первых дождей и таяния обильных снегов в верховьях рек и речек, впадающих со всех сторон, река Буркат становится неузнаваемой. Она бурлит и шумит в раздольном просторе от одного берега до другого. В это время она набирает полную силу, становясь неуправляемой и дикой.
Ламуты бессильны перед нею. Они в это время даже не пытаются переправиться. Ревущая, с сильными перекатами эта горная река становится неприступной для них. По обоим берегам зеленеет густой хвойный лес. Все это живо вспомнилось Тонмэю. У реки он спешился. Он ехал весь день. Преодолел три крутых перевала. Жене не поведал о том, что едет к Дэгэлэн Дэги. Не хотел лишний раз волновать ее. Узнай она о такой поездке, начала бы отговаривать его. Кто знает, возможно, поддался бы ее уговорам. Чтобы как-то успокоить ее и создать впечатление обычного выезда на охоту, он выехал налегке. А на самом деле поехал к Дэгэлэн Дэги, чтобы его навестить. Перед тем, как откочевать на омчин, Тонмэй выпытал у старика его планы. Тот по своему обыкновению засмеялся и охотно поведал: «Все едете на омчин. Вы молодые, а я постарел. С вами на равных кочевать уже не смогу. Детей своих отпустил, пускай сами охотятся. Не хочу быть им в тягость. Со своей бабкой откочую на реку Буркат. Там мое раздолье, где прошла вся моя молодость. Остановлюсь ниже по течению, у кадара-имты — на левом берегу у первой ягельной сопки…»
Вот стоит кадар-имта. В сумерках еле виден. Значит, недалеко отсюда илуму Дэгэлэн Дэги. В другое время Тонмэй тут обязательно выкурил бы трубку и одарил щепотью табака кадар-имту. Как вспомнил о куреве, в груди засосало, во рту набралась слюна.
Тонмэй огляделся. Вокруг шумел густой лес. Все еще зеленеет, но кое-где кроны начинают желтеть. Это верная примета быстро наступающей осени.
Поднял глаза на кадар. Стоит он тихо и сумрачно, как одинокий, усталый пожилой ламут. Никакой живности не видно. Только высоко над скалой парит одинокий орел. Возможно, где-то тут повыше жилище орла. Или он дает ему с небесной выси сигнал о пасущихся где-то рядом снежных баранах.
Тонмэй потянул к себе верхового оленя, намотал на пальцы поводок и легко вскочил в седло.
Верховой олень, видно, учуял где-то рядом оленей. Ноздрями учуял дух собратьев или вспомнились прежние поездки сюда. Как бы там ни было, олень заметно прибавил ход. Перемена настроения верхового оленя подняла дух Тонмэя. Слышен легкий перестук копыт задних оленей. «Хорошо все. Доехал-таки без проблем. Пообщаюсь со стариком. Переночую и обратно поеду завтра утром. Хоть жажду утолю», — вертятся в его голове мысли. Его сильно тянет к чаю.
Езда по мягкой узкой тропке бодрит. В это время в нос ударил кислый дух дыма. Значит, подъезжаем. Где-то тут илуму старика.
В сумерках Тонмэй отчетливо увидел летящие вверх искорки и густой столб дыма. Почти рядом раздался голос Дэгэлэн Дэги:
— Эрэк як адун?! Бэй-гу, аринка-гу?[130]
На фоне темного силуэта чума — илуму, заговорившего человека не видно. Тонмэй легко спрыгнул с оленя и тотчас узнал старика.
— Это я, Тонмэй, приехал, — сказал он, привязывая верхового оленя к ближайшему дереву.
— Он-гу тачин-а… Тонмэй-гу?![131] — в голосе старика слышна радость. Старик подошел к Тонмэю, в избытке чувств обеими руками обхватил плечи Тонмэя и хрипло засмеялся.
— Это ты приехал?! — громко воскликнул старик, будто не веря.
— Не ждал, что ли, дедушка? — в темноте не видно лица Тонмэя, но ясно по голосу, что он улыбается.
— Никого не ждал, ей-богу. Мои дети откочевали далеко. Они не говорили, когда нас навестят, потому думаю, что скоро не приедут, — торопясь заговорил старик.
Тонмэй привязал оленей к деревьям.
— Зайдем в илуму. Там вдоволь поговорим, — сказав так, Дэгэлэн Дэги взял Тонмэя за руку и повел за собой.
— Видишь, атикан[132], кто к нам приехал?! — еще снаружи закричал старик.
— Нет, не вижу. Заходите, чего стоите, — раздался из илуму бойкий голос хозяйки.
Очаг горел ярко. Теплая волна воздуха обдала лицо Тонмэя.
— Здорово, Чимчэн-экэ[133] — Тонмэй протянул руку хозяйке.
Та в улыбке сморщила личико, глаза превратились в продолговатые щелочки.
Старик от радости впал в детство и не знал, как себя вести. Улыбался и без конца говорил. Только жена время от времени словами стыдила его. Она косилась на старика и говорила: «Веди себя по-человечески, а то одна стыдоба. Хоть отца Илкэни уважь, что ли…» После этого на какое-то время Дэгэлэн Дэги успокаивался. Затем вновь начинал говорить шумно и много…
Тонмэй решил занять старика вопросами:
— Опасно в это время жить в тайге без собаки. Тебе, абага, так не кажется?
Дэгэлэн Дэги тут же выпалил:
— Собака моя Качи еще зимой померла.
— Что-то не слышал, а как она померла?
— От старости. Сначала перестала лаять, потом все время лежала и спала. Однажды утром не проснулась, — старик отвечает степенно.
«Нет, Дэгэлэн Дэги в своем уме. Складно отвечает. Зря старуха его ругает», — подумал Тонмэй и продолжил:
— В такие темные ночи кяга[134] подкрадется, а вы его не заметите. Без собаки, как без рук. Не боитесь?
— А чего бояться его-то?! — удивился старик.
— Может же напасть. Бывали такие случаи.
— Что он с нас возьмет-то? Мы свое пожили. Я, к примеру, не боюсь, — смеется Дэгэлэн Дэги. — А как эта старушка думает, мне неизвестно.
— Тэт! — воскликнула бабушка Чимчэн и строго глянула на старика. Возглас этот имеет осаживающую силу, потому старик с виноватым видом умолк.
Тонмэй решил переменить разговор и спросил:
— А чем питаетесь? Что-нибудь добыли?
— Рыбачу я. В водоемах под кадарами ловлю сетью. У меня есть небольшая сеть. Нам на двоих хватает. — Дэгэлэн Дэги заметно успокоился.
— А уямканов видишь на кадаре?
— Ружья нет, зачем просто так пялиться на уямканов? Даже с ружьем мне трудно было бы. Плохо вижу. — Тут голос старика сник.
— Я между шитьем и выделкой шкуры ягоды собираю. Их тут, на сопке, шибко много. Старик, как дитя, лакомится ягодой, — в беседу подключается бабушка Чимчэн.
Вдруг она засуетилась. В чайнике, висящем над очагом, закипела вода. Бабушка осторожно сняла чайник с подвески и поставила на землю. Вынула откуда-то маленький заварник. Открыла деревянную крышку, налила внутрь кипяток. Поставила стол. На него — три деревянные кружки. Они знакомы гостю, это он смастерил их для них обоих. Еще две запасных для гостей.
Старуха сначала налила чай гостю, немного молока. Затем старику и себе. Положила на деревянную дощечку одну вареную рыбку.
— Тонмэй, попей чаю из своего стакана, — весело говорит она, намекая, что это им сделанные кружки.
Тонмэй из-за пазухи вынул трубку и просто пососал ее. Вздохнув, сунул обратно за пазуху.
Дэгэлэн Дэги заметил, как Тонмэй пососал пустую трубку, схватил себя за голову и закричал:
— Ну какой же я человек? Совсем выжил с ума!
Тонмэй не ожидал такой перемены и тревожно глянул на старика.
— Я же для тебя, друг Тонмэй, припрятал тут кое-что! — продолжая балагурить, Дэгэлэн Дэги принялся рыться в кожаном вьюке.
Тонмэй наблюдал за ним, думая: «Что он мог припрятать для меня? Однако старик чудит». Тут же, будто споря с ним, раздался торжествующий возглас старика:
— Сам все терпел. Верил, когда-нибудь ко мне заглянешь! Знаю тебя.
Он вынул замшевый мешочек и поднял его над головой.
— Вот он, возьми, закури. Вижу, как ты пустую трубку сосешь. — Дэгэлэн Дэги протянул Тонмэю мешочек с листовым табаком.
Тонмэй всякого ждал от Дэгэлэн Дэги, только не такого щедрого подарка. Он вновь вытащил трубку, руки заметно дрожали от волнения, охватившего его. Он набил трубку табаком, выхватил лучинку, воткнул в горящие угли. Лучина тут же вспыхнула. Тонмэй торопливо поднес ее к трубке и затянулся. На миг забыл все на белом свете. Теплом обдало все тело, голова слегка закружилась от смачного табачного дыма.
Дэгэлэн Дэги, сияя глазками, посматривая на жену, мол, посмотри, как я обрадовал такого сильного человека.
Сам тоже закурил, затянулся, затем вынул трубку из беззубого рта, вытер ладонью чубук и протянул жене.
Та, видно, заждалась, быстро схватила, с ходу чубук, сунула в рот и, закрыв глаза, медленно, продлевая удовольствие, несколько раз затянулась…
Весь вечер тянулся долгий разговор об охоте, об оленях, о сильном и гордом ламуте Горго, вспомнили старца Ичээни, отца Тонмэя…
Из слов Дэгэлэн Дэги выяснилось, что он пучок табака припрятал от себя подальше на дне вьючного мешка, думая, что Тонмэй когда-нибудь заедет, тогда угостит его.
Гость сидел довольный. Он ехал к Дэгэлэн Дэги в тайной надежде выкурить у него хотя бы трубку табака. Как в воду глядел.
Дэгэлэн Дэги табаком поделился с Тонмэем, высыпав в его мешочек большую часть табака.
— Когда в последний раз поели мяса? — спросил Тонмэй, ложась на оленью шкуру перед сном.
Дэгэлэн Дэги засмеялся:
— Давно не ели. Забыл, однако, вкус мяса.
Тонмэй не откликнулся. Он уже спал.
«Бедный, небось сильно устал, потому-то глубокий сон так быстро сморил его. Весь в отца пошел, потому у него доброе сердце. Другой бы на его месте и не вспомнил бы обо мне. Кому я нужен, дряхлый старик…» — благодарно думает дед, укрывая Тонмэя своей поношенной до трухлявости, некогда добротной меховой тужуркой. Молча посидел возле крепко спящего Тонмэя. Нежданно вспомнил, как однажды купец Улахан Мурун в один из своих приездов к ним, шутя ли, всерьез ли, поведал о том, как будто бы работница Даайа родила сына. От кого она понесла сына, никто не знал. «Может, это твой сын, Василийкан?!» — напрямик спросил слегка подвыпивший Улахан Мурун. Когда до ламутов дошла эта сногсшибательная новость, все молча переглянулись и игриво посмотрели на изрядно сконфуженного Дэгэлэн Дэги. «Кто его знает, может и так…» — шевельнулась в его голове глубоко затаенная мысль. Тут же пред ним воочию предстала молодая якутка Даайа. В то далекое теперь лето все время проводил он с якуткой. Улахан Мурун велел ему помогать во всем работнице. Даже косил и собирал с нею траву, хотя та работа ему была непривычна и не по нутру…
* * *
Дэгэлэн Дэги проснулся с первой зарей и по обыкновению развел огонь в очаге и стал одеваться. Кряхтя, выбрался за полог. Первым долгом осмотрелся. Такую привычку закрепил за собой еще с юности. Безалаберность не по нему. В тайге жди подвоха в любой момент. Особенно опасен абага — медведь. Тот появляется внезапно, когда ты его не ждешь. Можно столкнуться со зверем при выходе из илуму. За долгую жизнь Дэгэлэн Дэги научился, как себя обезопасить от случайных происшествий. Понимает, осторожность как никогда необходима ему сейчас, когда постарел и силы, сноровка уже не те. Да и нечем защищаться, голыми руками, что ли… Ружье-то старое, ненадежное. Патронов мало. Бережет их.
Справил нужду за толстым деревом в укромном месте. Старик не позволяет себе где попало справляться. Знает, что нужно беречь землю. И после него по его тропам будут кочевать молодые ламуты…
Тут заметил Тонмэя. Оказалось, что тот проснулся раньше него. Тот медленно ходил и присматривался вокруг. В илуму бабушка Чимчэн подвесила чайник над очагом. Она вышла по нужде, как вошли мужчины в илуму. Деликатность в большом и малом заложена в крови ламутских женщин.
Дэгэлэн Дэги предлагает гостю вареную рыбу. Тонмэй, чтобы ненароком не огорчить старика, с удовольствием взялся за рыбу.
— Очень вкусная рыба, — похвалил он.
Сухощавое лицо Дэгэлэн Дэги сморщилось в улыбке. Смолчал, зная, что больше нечем угостить Тонмэя.
— Как отдохнул, дого? — спросил он Тонмэя.
— То ли вчера устал от долгой дороги, то ли от тепла в вашем илуму, а спал я, обо всем позабыв, как дитя малое.
— Я тоже. Ну, это понятно. Ты сильно обрадовал меня нежданным приездом. — У Дэгэлэн Дэги за прищуром не видны глаза. Это у него от избытка радостных чувств.
— Давно не ели мяса? — Тонмэй заметил, как старики только рыбой питаются. А рыба-то ушла в озера, а на речных плесах осталась та, что припозднилась. На них долго не продержатся.
— Уже забыли вкус мяса. Не помню, когда поел в последний раз. Сын должен проведать нас. Может, он что-нибудь привезет. С моими ногами на горы не подняться. — Старик на этот раз серьезен.
Помолчали. Дэгэлэн Дэги поднял глаза на Тонмэя и тихо, с какой-то осторожностью и надеждой, вкрадчиво спросил:
— Сегодня-то с нами еще побудешь? Еще одну ночь…
Тонмэй не сразу ответил. Правая рука машинально потянулась было за трубкой, но остановилась. Надо беречь то, что дал вчера вечером старик.
— Сегодня обратно поеду. Мои с ума сходят. Я же им вчера не говорил, что еду к тебе. Сейчас пойду за оленями.
…Олени отдохнули. Их вчера вечером Тонмэй не отпустил. Могли далеко уйти. На длинных поводах привязал к деревцам на ягельнике. Сейчас довольные подтягиваются.
Возле илуму оседлал двух верховых. Одного свободного на связке потянет. Ничего не говоря Дэгэлэн Дэги, яловую важенку повел к речке. Дал попить воды. Едва слышно прошептал: «Тор мухонни, торутли эрэк дялбу. Эрэв орам тек тойдим. Би-дэ дялбу булихили…[135]
После этого заколол оленя. Пока туша остывает, вернулся в илуму. Хозяева с готовым чаем ждали его. Видно было, как Дэгэлэн Дэги сильно переживает из-за неминуемой разлуки. Вчерашний неугомонный балагур и теперешний Дэгэлэн Дэги не были похожи друг на друга. Тонмэй уловил перемену в настроении старика. «Бедный, в ребенка превращается. Стареет… И я, когда доживу до его возраста, тоже скорее буду напоминать своими повадками ребенка. Все мы, ламуты, немного дети в любом возрасте», — подумал Тонмэй.
— Дорога длинная, утоли перед отъездом жажду, Тонмэй. Еще неизвестно, когда теперь чаю отведаешь, — проговорил старик.
— Да, ты прав. При случае вскипячу котелок. В котелке у меня есть кое-что, — ответил Тонмэй.
Выпил кружку чая. Повернул голову к старику и говорит:
— Пойдем к речке.
— Сейчас, что ли? — удивленно уставился на гостя старик, думая, что Тонмэй хочет порыбачить.
— Бери какую-нибудь посуду или что-нибудь там…
— А для чего это? Зачем? — удивляется старик, медленно поднимаясь.
— Оленя специально на поводу привел вчера для вас. Его заколол. Шкуру снимем и разделаем тушу.
— О-о-леня?! — вскричал Дэгэлэн Дэги. — Это правда?!
Тонмэй возглас старика оставил без ответа, встал и вышел.
— Тогда втроем пойдем. Чалмы[136], печень, боста[137], кровь… Как давно их не пробовали… Какая благодать. Собирайся, и ты, Чимчэн, нам поможешь, — старик обернулся к бабке.
Пока старики подходили, Тонмэй быстро сдернул с оленя шкуру. Для него это привычное дело. Отделил ноги с камусами. Наконец подошли старик с бабкой. Часто моргая, ошалело глядят. По их глазам видно, что они не верят своему счастью. Неуемная радость засветилась на их лицах. Принялись очищать внутренности оленя. Всю кровь деревянной кружкой перелили в мешок из рыбьей кожи. Как таковой подходящей посуды у них не оказалось. А рыбья кожа удобна и надежна…
У оленя все съедобно. Ничто не выбрасывается. Тонмэй в приподнятом настроении. Этого добра старики не забудут, пока живы. Мясо сохранится надолго. Осень же.
Бабушка Чимчэн поспешила в илуму, унося печень и чалмы. Тонмэй всю тушу разрезал по частям. Все завернул в шкуру и понес к илуму. Прихватил и голову. Дэгэлэн Дэги повеселел. Он, спотыкаясь, понес кровь в мешке из рыбьей кожи. «Сыбая[138] отведаем. Давно не ели», — мелькнула у него в голове радостная мысль.
В илуме бабушка уже зажарила на углях печень, а в котле варились внутренности. Тонмэй отдал должное сноровке бабушки Чимчэн. «В таком преклонном возрасте она, а как проворна», — удивляется бывалый ламут.
Они оба жизнь прожили в мире и согласии. Не бранились. Каким бы словоохотливым и остряком ни был Дэгэлэн Дэги, бабушка Чимчэн умела приструнить его. Все его выходки высмеивала в песнях, на ходу сочиняя их. Слова песни остро распекали его, но он не обижался, продолжая по-прежнему балагурить.
«А ты у якутов когда жил, таким же веселым шалопаем был?» — иногда, лежа в пологе рядом, выпытывала старушка. «Мои слова никто не понимал, и я их не понимал», — отвечал Дэгэлэни Дэги. «Но жили же вместе?!» — «Ну жили, куда деться-то». — «Слушай, родной, а ты не изведал тогда хоть одну якутку?» — «Не говори ерунды. Давай лучше поспим…»
Дэгэлэн Дэги, каждый раз, как только Чимчэн заводила речь о якутке, быстро замолкал и торопливо уходил из илуму, ссылаясь на незаконченные дела по домашнему хозяйству. Чимчэн вослед азартно хохотала…
* * *
Эку, мать Нелтэк, допоздна подбрасывала в очаг дров. Горящие угли, встрепенувшись, в мгновение ока вспыхивали белым пламенем. Внутри илуму вновь становилось светло. Энергия горящего очага непостижимым образом передавалась обитателям илуму. Ободренные теплом и светом, они вновь и вновь говорили об отце.
— Ама вот-вот вернется. Мне кажется, что он едет и приближается к нам, — оживленно бодрится Илкэни.
Мать есть мать. Она рада тому, что сын не падает духом.
Одобряюще говорит ему:
— Чую, ама сам торопится скорее добраться до нас.
Тут Илкэни прав.
Нелтэк больше молчала, только прислушивалась к тьме, облепившей со всех сторон илуму. Ей казалось, что ночная мгла представляет собой некое аринка — чудовище. От одной этой мысли ей становилось страшно. Она при всем желании не может себе представить любимого отца, поглощенным этой тьмой.
— Мне боязно, эне, — не выдержала она и всхлипнула.
— Не плачь, дочка. Ты же старше братишки. Посмотри, какой он сильный, — подбадривает Эку Нелтэк.
Илкэни от похвалы мамы приосанился. Ему приятно слышать такое о себе.
— А я привыкла всю жизнь поджидать его у очага, — между тем продолжила мать — Он — наш кормилец. Никто для него зверей не завязывает, чтоб он приехал и без труда добивал их. А звери дикие, ловкие и быстрые. Их не догнать своим ходом. Вашему ама[139] приходится проявлять выдержку, сноровку и терпение. Бывало и такое, когда я ждала его возвращения несколько дней и ночей во вьюжные смерчи, пургу и холод. А сейчас до холодов еще далеко, снегу даже не выпало, еще солнце греет, правда, не так тепло, как летом, потому, поверьте, я не тревожусь, он вернется.
Эку, мать Нелтэк, хочет подбодрить детей. Только она одна знает, насколько опасен каждый отъезд мужа на охоту. Она в свою девичью пору сама охотилась, много одна моталась по тундре. Все тяготы кочевой жизни знает изнутри.
Сейчас ранняя осень. Снега нет еще. До первых ранних заморозков еще есть время. В эту пору кочевых ламутов поджидает одна опасность. Это медведи — абага. Ночи темнее погасшего угля. Медведь сливается с тьмой. Охотник в темноте ничего не заметит и может угодить прямо в лапы зверя.
Эку, зная это, переживает за Тонмэя. Отчаянный он и упрямый. Знает она и добрую душу мужа. На это больше надеется. Он не позволит себе безрассудные поступки. Про детей и семью не забудет. Обо всем этом только думает. Детям рассказывать не время.
— Эне, знаешь, о чем я все время думаю сейчас? — вдруг спросила дочь.
— Нет, не знаю, ты же не говоришь.
— Из моей головы не выходит сон, который приснился брату. Я почему-то боюсь этого сна. Иракурука нет с нами. И ама почему-то не возвращается…
— О плохом не думай. Сны напрямую не сбываются. Они обо всем иносказательно говорят. В этом сне Илкэни нет ничего тревожного.
— А они оба, ама и Ирукарук, кочевали в пучине снегопада…
— В жизни прямо ничего не бывает. Отгадка иногда сама о себе заявляет. А вот с ама ничего плохого не будет.
Тут обе женщины заметили, как Илкэни, свернувшись, спокойно спит.
Вскоре затихла под одеялом и Нелтэк.
Эку бодрствовала долго, пока сама незаметно не уснула.
Ее разбудил громкий лай Мойто. Эку раздула тлеющие угли, подкладывая стружку.
— Мойто залаял! — вскричал Илкэни и вскочил наружу.
Мойто между тем непрестанно лает. Голос у него звонкий и сильный.
— Ама, что ли, приехал? — подала голос из полога Нелтэк.
— Пока его нет. Да вот Мойто зря лаять не будет. Однако едет ама.
Уркэпэн[140] приоткрылся, появилась голова Илкэни.
— Мойто виляет хвостом. Почуял, видно, как подъезжает ама, — быстро заговорил он и снова его голова исчезла.
— Ама-а! Ама приехал! — радостно завопил юноша.
Эку, мать Нелтэк, и сама дочка услышали ровный стук оленьих копыт.
— Не спите, что ли? — раздался такой родной голос отца.
— Мойто залаял и разбудил нас, — откликнулся радостным голосом Илкэни.
Вскоре оба зашли в илуму. Тонмэй прошел к своему месту и сел. Устало вздохнул, ладонями энергично протер лицо.
— Устал небось? — участливо спросила Эку.
Тонмэй не ответил, только улыбнулся.
— Почему вчера вечером не приехал? — допытывается Илкэни.
— Сегодня тоже целый день прождали, — подхватила дочь.
Тонмэй протянул ладонь и погладил Нелтэк по головке.
— Отстаньте, дети… Дайте ама сначала чаю попить. — Эку, мать Нелтэк, поставила плоский стол перед мужем.
На деревянной дощечке куски вареного мяса. Больше ничего нет. Была мука, лепешки пекли. Теперь муки нет. Тонмэй опорожнил три кружки подряд. Нет ничего слаще, чем горячий чай с густым оленьим молоком, когда уставшим возвращаешься к родному очагу.
Напившись чаю, Тонмэй спиной прислонился к стенке илуму. Через некоторое время заговорил:
— Далеко ездил, новые ягельные места высмотрел. К деду Дэгэлэн Дэги доехал.
— Неужели так далеко забрался? — оживились мать Нелтэк. Ее лицо сияло нежной радостью. Когда рядом Тонмэй, ей все по плечу, с любой работой справится, главное, она спокойна.
— Вообще-то специально поехал к нему. Знал, где он остановится с бабушкой. Живут на одной рыбе. Вкус мяса давно забыли. Я забил яловую важенку и все мясо, потроха, шкуру, камусы оставил им. Теперь до приезда детей спокойно поживут.
— Как хорошо ты поступил! — вырвалось у Эку, она засияла доброй улыбкой.
— Пока ехал туда и на обратном пути что-нибудь увидел, ама? — спросил Илкэни.
— Кое-где увидел несколько снежных уямканов, когда ехал туда. Правда, отсюда до них далеко. Проехал мимо, торопился к деду Дэгэлэн Дэги. А на обратном пути шибко торопился к вам. Сердцем чуял, как вы меня заждались тут.
— О чем только не думала про себя. Всякие мысли лезли в голову. Шибко боялась за тебя, отец Илкэни, — тихо рассказывает Эку, умиленно поглядывая на мужа.
— А вы, дети мои, тоже боялись? — Тонмэй с улыбкой повернул голову к дочке и сыну.
— Тяжело было жать тебя, ама, — откликнулась Нелтэк.
— А я был спокоен. Когда рядом Мойто, я ничего не боюсь, — улыбается Илкэни, стараясь ничем не выдать свое волнение.
— Я тоже надеялся на Мойто. Он надежен, все видит и понимает. Только не говорит, — отозвался отец.
Все услышали, как тихо заурчал Мойто. Это говорило о том, что пес понял, как домочадцы говорят о нем.
* * *
Охотничья собака для ламутов не имеет цены. Ее ставят превыше всего.
— Ама, расскажи о чем-нибудь интересном. — Нелтэк ласково прижалась к отцу. Любит она слушать отцовы байки. Илкэни тоже не прочь их слушать, да держится сдержанно, как подобает мужчине.
— Ама устал, Нелтэк, — мягко отозвалась мать.
Отец улыбнулся, сел, подобрав под себя ноги.
— Когда я был юношей, как Илкэни, у нас был добрый пес по кличке Нолима, — негромко начал отец. — Когда щенком был, все звали его Буркат. Он был пестрый, потому нарекли Буркатом. Рос сильным. Умный был пес. По снежной целине продвигался впереди аргиша, чутьем угадывая безопасные места для проезда. Кличку изменили на Нолима. Это означало: «везде проходящий», как охотничьи лыжи.
Мой отец его закрепил за мной. Много охотились, уезжая далеко. Азартный и неотступный был пес. Однажды весной он спас мне жизнь. Если бы не Нолима, не было бы ни меня, ни вас. Все произошло во время таяния снега. Я кружил вокруг ягельника, а там, в лесу, шел отел важенок. Нолима тоже был со мной. Рыскал сам по себе. К оленям не приближался, чтобы не тревожить важенок с оленятами. Однажды на меня сзади напал медведь. Он весной голодный, злой на весь свет. Только замахнулся было когтистой лапой, чтоб ударить меня по голове, но в это время Нолима прыгнул медведю на загривок. Началась смертельная схватка. Пес не отпускал зверя, намертво вцепившись клыками. Они катались по снегу. Улучив момент, я пронзил медведя копьем. Так Нолима спас меня.
* * *
Стоит рассказать, как Тонмэй подобрал себе Мойто. И до него у Тонмэя были неплохие охотничьи собаки. Правда, долго не задерживались. Одни пропадали в горах без вести. Тонмэй усердно искал их, но не находил даже останков. Исчезали бесследно, будто растворялись в воздухе. Тонмэй понимал, что опасностей на их пути много: могли сорваться со скалы в азартной погоне за уямканами, медведь мог задрать, могла поглотить дикая сила снежной лавины…
Другие собаки не доживали до старости. Они не выдерживали тягот жестокой жизни. Вечная борьба за выживание рано подрывала собачье здоровье.
У многих кочевых ламутов была проблема с собаками. Их было мало, потому по пальцам считали у кого какая собака. На особом счету были самки.
У одного ламута по имени Бойе из дальнего рода была знаменитая самка по кличке Мойторук. Прославилась она охотничьем нюхом. У нее была какая-то фантастическая удачливость. В любое время года и в любую погоду она удачно выходила на любого зверя. Отличалась фанатичной преданностью своему хозяину. Ламуты, не считаясь с дальними переездами, ездили к тому ламуту и торговались, чтобы задобрить чем-нибудь того и получить щенка.
Бойе остро нуждался в транспортных оленях, потому щенка менял на оленя. Вскоре заимел несколько оленей, теперь мог изредка кочевать.
Тонмэй, однажды оставшись без собаки, поехал к тому дальнему сородичу. Стояла зима. Успел вовремя. Сучка только-только ощенилась. Приплод неплохой: шестеро слепых щенят барахтались у ее брюха.
Бойе, как с ходу заметил гость, жил бедно. Возле чума валялись два тонких сухостоя. Зайдя в чум, Тонмэй поздоровался с хозяевами — мужем и женой. Это были средних лет ламуты. Зато темными глазками поблескивали шестеро детишек. «Ты смотри, хоть внешне невзрачен, зато, оказывается, ты сильный корбэ[141]», — про себя подумал Тонмэй, вглядываясь в тщедушного хилого Бойе.
Видно было, в семье туго с мясом. Попил жидкий чай, поел немного копченого мяса. Дети, столпившись в углу, следили за каждым движением гостя, молча проглатывали слюни, когда гость ел сорча — копченое мясо.
За чаем не стал затевать разговор. Напоследок только сообщил о цели своего визита.
— Остался без собаки. Сам знаешь, как ламуту жить без собаки. Вот и приехал к тебе, Бойе, за щенком. Буду договариваться.
Бойе молча улыбнулся и уставился узкими глазами на тлеющие угли в очаге.
Тонмэй повернулся к детям. Те теснее прижались друг к другу.
— Боитесь меня, что ли, дети? Не бойтесь. И у меня есть дети, — улыбнулся он и быстро вышел наружу.
Через некоторое время Тонмэй занес тушу уямкана. По пути подстрелил рогача. Шкуру снял, а тушу целиком заморозил. Положил на грузовой нарте, прикрыл мягкой оленьей шкурой и перетянул ремнем. Шкуру уямкана еще вчера завернул и положил на нарте.
— Сварите побольше мяса и накормите детишек, — коротко бросил Тонмэй. — Это все ваше.
Не стал дожидаться, пока заговорит ошеломленный хозяин чума, стремительно вышел вон.
Вскоре дома услышали стук топора. Шумно упал толстый сухостой. Долго рубил что-то гость.
Слышно, как он скинул с плеча сухостой. Не останавливаясь, нарубил много дров. Зашел в чум. Дотронулся рукой до мяса.
— Оно оттаяло. Дай, Бойе, топор, которым рубишь мясо.
Тот пошарил в углу, вытащил небольшой топор и протянул гостю.
Тонмэй разложил в ряд несколько толстых поленьев. На них положил тушу и стал разделывать по частям. Рогач попался упитанный. Жир белел. Топором часть мяса нарубил на мелкие куски.
— Сварите мяса пожирнее и накормите детей. Остальное заверните во что-нибудь и положите понадежнее на морозе, — распорядился он.
Вечером хозяин чума говорит:
— Отбери сам для себя любого щенка.
Растроганный Тонмэй молвил:
— Я за ценой не постою.
— О какой цене говоришь? Ты уже оплатил. Видишь, как дети мои сытно поели и теперь спят.
Тонмэй промолчал. Решил подождать, пока прозреют щенята. Пожил еще несколько дней. Поохотился и добыл еще одного рогача. Его в качестве нимата[142] отдал Бойе.
— Сколько охотников наведываются ко мне за щенками. А ты, Тонмэй, какой-то другой, — расчувствовался Бойе.
— Какой такой «другой»? — улыбается Тонмэй. Как всякий живой человек, по душе воспринял слова Бойе.
— Щедрый и сильный. Никто нам даром мяса уямкана не дает, дрова сухие не рубит.
Тонмэй хохотнул и говорит:
— Мы останемся ламутами, когда будем поддерживать друг друга во всем.
…Наконец щенята прозрели. Хозяин чума предложил своему гостю выбрать щенка для себя. Тонмэй попросил их всех занести в чум. Бойе щенят затолкал в меховой мешок и занес. Тонмэй разослал шкуру, на которой спал, и велел всех положить посередине друг на друга. Только подальше от очага. Бойе все выполнил так, как велел Тонмэй. Привыкшие к теплу материнского живота, щенки почувствовали дуновение холодного воздуха и стали барахтаться. Всех проворнее оказался щенок темной масти с белым кончиком на хвосте, он, растолкав собратьев, первым выбрался наверх.
— Я, пожалуй, возьму вот этого, — с такими словами бережно взял на руки щенка темной масти с белым кончиком на хвосте.
Тонмэй, заимев щенка, пожил у Бойе еще пару дней. На грузовой нарте смастерил небольшую кибитку. Утеплил шкурой, которую привез с собой. Он еще до выезда решил, что без щенка не возвратится. С берега реки притащил комель старого тополя. Искромсал его мело-мелко, потом всю эту труху ровно посыпал на дно кибитки. Это для удобства щенка. По дороге будет мочиться прямо в труху.
Вечером Бойе спрашивает:
— Какую кличку дашь щенку?
— Коли самка Мойторук, то мой пес пускай носит кличку Мойто. Все же ближе к матери.
— Это ты хорошо решил. Я бы не додумался, — тихо смеется Бойе.
— Думаю, и охотничий дар от матери щенку припадет, потому его кличка будет Мойто.
— А чем будешь кормить щенка в пути? — Бойе пристально смотрит на Тонмэя.
— В самом деле, как буду кормить? Ты, Бойе, умнее меня. Я ведь на радостях и не подумал об этом, — честно признался Тонмэй и расхохотался.
— То-то… Дело не в том, кто умнее, а в том, что в данное время щенок умеет только сосать молоко из вымени Мойторук. Поэтому до весны оставь его на мое попечение. Пускай подрастает у матери. — Бойе замолк и вопросительно глянул на Тонмэя. Тот молча улыбнулся и подал руку.
* * *
С тех пор прошло несколько лет. Мойто вырос в сильного пса.
…Тонмэй с Илкэни поездили по оленьим пастбищам. Юноша ознакомится с новыми для него речками, лесными массивами и горными плато. Для него все ново, его восторгам не было конца.
— Как здесь, ама, раздольно и как приятно!
Отец улыбается. Ему по душе радость сына.
«Пускай радуется, пока юн. Все это пойдет ему на пользу, — думает он. — Везет в этой непростой жизни тому, кто умеет видеть в окружающем мире что-то новое, хорошее. У такого человека открытая душа».
— Сейчас удобно пасти оленей по открытым ягельным местам. Откочуем к верховьям горных речек, — говорит Тонмэй, словно размышляя, но на самом деле слова обращены к сыну.
— Оленям тепло в лесу. Вон видишь, ама, какой густой лес? — Илкэни палкой показал в сторону дремучего леса. Среди зеленой массы местами заметны пожелтевшие макушки могучих деревьев. А редкие тополиные рощи шелестят золотистыми листьями.
— Сейчас там, в лесу, грибов много. Поедая грибы, олени разбегутся. Загоним туда оленей, потеряем многих. У нас и без того немного оленей. Запомни это, сын.
Негромко переговариваясь, проехали по левому склону горного плато. Лес остался внизу.
По левую руку непрерывной грядой тянулись горные кряжи. Мойто вдруг резко рванулся вперед. Был бы свободен, уже давно бы простыл его след. К счастью, Тонмэй вел его на поводу. Теперь Мойто хрипло дышал, пытаясь вырваться. Тонмэй остановил верхового оленя. Сам спешился. Сын последовал его примеру.
— Мойто учуял кого-то. Зря не стал бы так вырываться. Ну-ка, сын, у тебя глаза зоркие, обозри-ка склоны гор, — шепнул отец.
— Давай отпустим его, ама, — азартно воскликнул Илкэни.
— Тихо… Если впереди уямкан, то в горном воздухе легко услышит твой голос. Мы его даже не заметим, а он успеет убежать, — едва слышно проговорил отец.
Илкэни послушно кивнул головой. Его темные глазки ярко горели азартным огнем. Его обуревает желание поскорее увидеть уямкана.
— Ама, ама… Отпусти Мойто, — скороговоркой шепчет губами взволнованный юноша.
— А зачем его отпускать? Рано. Мы же еще никого не видим.
— Зато мы быстро узнаем, кого он учуял…
Загорелое лицо отца тронула легкая улыбка, которая тут же угасла.
— Собаку спускают наверняка. Запомни это. Для нас охота не ради баловства. Для чего нам охота сейчас? Ну-ка ответь, сын.
Илкэни шепнул:
— Чтобы добыть уямкана.
— Ты прав. А сейчас помолчим. Потом поговорим. Сядем за оленями и станем наблюдать. Ты вглядывайся, ничего не упускай, камень за камнем, деревце за деревцем. Если что увидишь, шепни мне. — Отец опустился за оленем на мягкий ягель. Сын последовал за ним.
По горному склону впереди бежит глубокая речка. Мойто, улегшись рядом, тихо скулит и горящими глазами пристально смотрит на склон за речкой.
— Кажется, Мойто кого-то учуял или увидел, — пробормотал Тонмэй. — Илкэни, у тебя острый взгляд. Присмотрись как следует.
Оба притихли. Мойто урчал. Затем начал нетерпеливо скулить, будто удивляясь медлительности охотников.
Вдруг Илкэни встрепенулся, азартно зашептал:
— Ама, ама… вижу уямкана. Вот он лежит на ягельнике.
— Что-то не видно, — шепнул отец, напрягая глаза. — Где ты его увидел?
— Вот речка… Вот стоит невысокое дерево. Прямо за ним, только на той стороне.
Тонмэй как ни всматривался, ничего не увидел. Наконец дрогнули его обветренные губы.
— Вижу, — тихо отозвался он. — Это старый рогач. Спокойно отдыхает. Судя по всему, нас не заметил.
— Что будем делать? — Илкэни не терпится.
— Далеко до него для выстрела.
— Сейчас встанет и уйдет, — суетится Илкэни.
— Может и так. Если не увидел, то еще полежит. Ты успокойся, не суетись. — Тонмэй вспомнил себя подростком, первого уямкана на первом выезде на охоту с отцом. Тогда он тоже суетился, как сейчас Илкэни.
— Надо, ама, что-то делать. Давай отпустим Мойто… — не унимался юноша.
Отец не ответил. Он думал. Обычно на любое обращение сына откликался. Иногда односложно, в другой раз более подробно. А когда не согласен с чем-то, то подробно объяснял свое несогласие.
— Возможно, ты прав. Рогач этот хитер. Не зря прожил долго под солнцем. Только делает вид, что спокоен. На самом деле внимательно следит за нами. Как только начнем шевеление, он поднимется и убежит.
— А что тогда будем делать, ама? — Илкэни глянул на Мойто.
— Внизу, по течению речки, имта[143] стоит. Там есть хороший отстой. Мойто, коли удастся, заведет рогача туда. Поблизости нет таких кадаров, — после этих слов Тонмэй притянул к себе Мойто. — Гэ, Мойто, мандули![144] — После этого развязал поводок и слегка подтолкнул.
Мойто, кажется, ждал с нетерпением, пока его отпустит хозяин. С места резво рванул. На миг остановился, чтоб осмотреться, и снова помчался. Рогач издали увидел Мойто. Вскочил. Сделал несколько грациозных прыжков по склону вверх и замер. Оглянулся назад. Видно, удостовериться хочет, насколько велика грозящая опасность. Затем, рванулся мощно. Не останавливаясь, помчался по крутому склону наискосок, чтобы скорее добраться до спасительной макушки сопки.
— Пошли, Илкэни! — Отец начал спускаться вниз.
— Куда мы идем, ама? Почему не поехали следом за Мойто? — недоумевает Илкэни.
— Поедем по подножию сопки. Мойто загонит рогача на отстой…
До скалы оказалось не так близко. Отец и сын довольно долго ехали по подножию высокой лесистой горы. Снег глубокий. Верховые олени с трудом пробирались сквозь снежную целину. Через некоторое время спустились к речке. Ехали по льду. Вскоре до них донесся хрипловатый лай Мойто. Охотники остановились и стали вслушиваться. Да, это Мойто лает. Илкэни взбодрился.
— У тебя зрение зорче, чем у меня. Поезжай вперед, — велел отец.
Илкэни быстро спрыгнул на снег.
— Вижу рогача! — Илкэни повернул к отцу покрасневшее от волнения лицо. Тонмэй подал сыну бердан. Сын не сплоховал…
* * *
В тайге с каждым прожитым днем становится прохладнее, все чаще дует студеный ветер. Небо хмурится. На горных речках вода затягивается тонким прозрачным льдом. Это признаки осени, за которой скоро грянут первые заморозки…
Омчин у Тонмэя и его семьи прошел как нельзя удачно. С сыном Илкэном поездили по оленьим пастбищам, чтоб удостовериться в их сохранности. Грозовые молнии за лето миновали окрестные леса, потому не обнаружили обгорелых ягельников. По берегам горных рек травостой густой. С высоких тополей выпала сочная листва. Для оленей и для других копытных предстоит сытная зима. От всего увиденного у Тонмэя радужное настроение.
С Илкэни поохотились на уямкана — снежного барана. Голец Тонмэй, по убеждению Тонмэя, сам определяет, кому сколько добыть копытных животных.
Уямкана добыли немного. На двух реках построили два лабаза. На них сложили свою добычу. За нею приедут на оленьих упряжках зимой. Тонмэй мысленно предполагает дележку добычи не только на свою семью, но и на остальных сородичей. На долгую зиму этого богатства на всех не хватит. Остается надежда на сыновей. Охотничья удача не только переменчива, но и своевольна. Кому-то больше подбросит, кого-то обделит. Последние в душе будут надеяться на него, главу рода ламутов. Сами, бога упаси, просить не станут, молча будут ждать помощи от Тонмэя.
На том урочище, где останки вьючного оленя Ирукарука оставили на лабазе, Мойто остановил крупного упитанного сохатого. На его лай добирались долго. За все это время Мойто цепко держал. Крупный поджарый бык крутился, пытаясь дать тягу, но Мойто не отпускал его. Почуяв приближение своих, Мойто залаял еще яростнее.
Тонмэй дал свой бердан сыну со словами:
— Наберись мужества и стреляй в грудь.
Охотник рисковал, хотя знал, что раненый сохатый страшен. С другой стороны, понимал пагубность робости. Должен же юноша как-то готовить себя к самостоятельной жизни, к охотничьей страде. Все время страховаться и осторожничать дело ненадежное.
Илкэни не сплоховал. С первого выстрела свалил сохатого. Тонмэй редко громко смеялся. На этот раз он не сдержался, радостно воскликнул, громко смеясь: «Ненгэ!»[145] Опомнился и поклонился земле: «Тор мухонни, эди асна. Эгдень орэнэм, тогэми эмдэдуки иненрэм. Алтаттам, эди асна[146]».
Старательно разделали тушу. За ночь мясо заметно остыло. С вечера стали строить высокий лабаз. Наутро, попив чаю, достроили и старательно сложили всю сохатину. И голову туда же положили. Сверху накрыли шкурой и перетянули ремнями.
Поздняя осень уже дает о себе знать. Ночами прохладно. Это хорошо. Сохатина сохранится как надо.
Тонмэй доволен тем, что это первая большая охотничья добыча сына Илкэни. Правда, вслух не хвалит сына. У истинных ламутов так принято.
Выпал первый снег. Вся земля, тайга и горные кряжи оделись в ослепительно-белое одеяние. Отовсюду виден могучий Голец Тонмэй. Казалось, что он всем своим притягательным обликом манит к себе и дальних, и близких ламутов. Воодушевленные таежники с восторгом смотрели на величавый могучий Голец Тонмэй, мысленно прося его и дальше оберегать их от всех злых духов, разных подвохов и трудностей непредсказуемой борьбы за выживание. Каждому мнилось, что до святого Гольца Тонмэя дошли его искренние чаяния…
В один из вечеров залаял Мойто. К чуму Тонмэя быстро подъехала легкая упряжка.
Когда поздний путник вошел в чум, Тонмэй первым узнал в нем старшего сына Апанаса. Его темное лицо озарилось улыбкой, тотчас раздался радостный возглас:
— Это ты, Апанас?
Тут же и мать, и сестренка Нелтэк, и младший из братьев Илкэни разом засмеялись и закричали:
— Алаке-е!
Это был самый радостный и счастливый вечер в семье за все нынешнее кочевье.
Апанас, как оказалось, приехал проведать своих родных. Заодно рассказал о себе и братьях. Апанас побывал у братьев Гулуни и Нэргэта. Слава богу, все живы и здоровы. Олени тоже. Гон прошел неплохо. Все братья обосновались на зимних становьях.
Тонмэй, довольный и радостный, громко сказал:
— Так и знал, что дух Гольца всем нам поможет. Скажи, Апанас, ненароком не слыхал что-нибудь про Дэгэлэн Дэги?
— Виделся с ним на днях. Его и старуху забрал к себе сын. На тебя нарадоваться не может. Без конца благодарит.
— Теперь я спокоен за него. Как-нибудь навещу его. А вы как покочевали?
— Грибов много было. Олени все лоснятся, упитанные стали. Поохотились немного. Все хорошо было бы, если бы не случилось беды с моей собакой Умка[147]. Его боднул сохатый и переломил череп.
— Ок-се?! — воскликнул Тонмэй.
— Не знаю, как дальше быть. Удачливая, умная собака намного надежнее, чем слабый, трусоватый человек, — вздохнул Апанас.
…Тонмэй остался доволен тем, что благодаря духу Гольца Тонмэя сородичи все живы. Только в глубине души остался осадок горечи от гибели охотничьей собаки старшего Апанаса. Это серьезная потеря. Для ламута собака — друг, который не имеет цены.
«Впереди долгая зима. Что она сулит ламутам, ни он, ни другие сородичи не знают. Один Голец Тонмэй все знает, — думает ламут. — Придется еще раз съездить к Бойе. Буду договариваться о щенке для Апанаса…»

Глава девятая. Поездка к якутам

Тонмэй заранее о своих планах обычно ни с кем не делится. И вот однажды с двумя сыновьями решил поехать в гости к якутам. Подготовка к отъезду заняла несколько дней. Дорога предстояла дальняя, потому отобрали крепких, надежных верховных и вьючных оленей.
Тонмэй долго говорил со старшим сыном Апанасом. Дал наставления по ведению хозяйства и времени кочевок. Последнее важно самому Тонмэю, чтобы точно знать местность стоянки к его возвращению. Илкэни сильно хотелось повидать новых людей. Он еще ни разу не был у якутов.
— Ама, возьми меня с собой, — попросил он отца, когда тот пил чай перед дальней дорогой.
— Взял бы сына, Апанас аманни[148], коли просится, — попросила за сына мать.
Отец молча пододвинул кружку. Мать налила ему еще чаю.
Тонмэй хотел Илкэни оставить дома. Как-никак мужчина нужен тут. За время раннеосеннего кочевья-омчин тот проявил себя и как добытчик, и как надежный помощник. Оленей знает и любит. Но коли мать Нелтэк просит, то придется взять парня с собой.
— Дорога не близкая. Илкэни хоть присмотрит за оленями в пути, — жена вновь напомнила мужу о просьбе сына.
— К исходу месяца, однако, вернемся, — наконец молвил отец и поставил кружку вверх дном. Это означало, что он больше чаю не просит.
Потом посмотрел на Илкэни.
— Ладно, сын, собирайся.
Илкэни от радости аж покраснел.
— Нюлэндэ[149] бы на чай обменять, Апанас аманни, — тихо проговорила мать детей.
— А есть у тебя нюлэндэ?
По голосу мужа жена поняла, что тот согласен. Она покопалась в сумах и вытащила несколько аккуратно сложенных нюлэндэ, и одну из них разложила перед мужем.
— Отличная заготовка, — проговорил Тонмэй, потрогав мягкую замшу: «Когда только успевает выделывать шкуры Нелтэк энинни, ума не приложу».
— Если расщедрится купец, то попроси отрез ситца или сатина…
— Заказы Тарагай Мэхээлэ положить не забудь, — бросил муж, словно не замечая просьбу жены. На самом деле он запомнил слова матери Нелтэк.
Жена помнит и это. Купец-якут заказал сшить ему пару торбазов и меховые рукавицы.
— Шкурки заверни хорошенько, чтоб не промокли, может, дожди пойдут. — Тонмэй поглядел на пасмурное небо.
Это была ясачная повинность: несколько десятков соболиных шкур, три лисьих, около сорока горностаевых, сотня беличьих. За прошлую зиму урожай был невелик. Соболь не шел. Белка тоже мало осела в здешних лесах. Тонмэй ясак сдавал Тарагай Мэхээлэ, а тот доставлял его в большой город тамошним тойонам[150]. Купец хвалил его за аккуратность и честность. Ламут ни разу его не подводил. Уездный начальник сделал купца своим доверенным лицом по сбору ясачной дани с ламутских родов.
Якутский купец Тарагай Мэхээлэ еще зимой пригласил Тонмэя приехать к нему в гости к началу лета, заодно погасить ясачную плату. Они знакомы давно. Встречались как добрые друзья и менялись, чем могли. Тонмэй привозил сохатину, медвежатину, выделанную шкуру, чаще по заказу самого купца. А тот рассчитывался чаем, мукой, ножами и топорами. Тарагай в долгу не оставался. Он перед тойонами снимал шапку и доверительно рассказывал о щедрости ламутов. По-доброму говорил о них даже тогда, когда те привозили мало пушнины. Тойоны внимали словам купца, верили ему, потому в столь дальние края не посылали казаков за ясачной данью. «Они мне доверяют. При виде ваших казаков все убегут, как от дьявола. А я соберу у них всю пушнину. Диковаты, конечно, но доброе отношение ценят», — рассказывал он тойонам о ламутах…
Подошел Апанас. Помог навьючить оленей.
— Апанас, присматривай за матерью и сестрой. Одни остаются. Думал, что с ними останется Илкэни. Да вот парень сильно просится ехать с нами. Пришлось согласиться.
Апанас улыбнулся:
— Не беспокойся, отец. Все будет хорошо. А за братишку я рад. Пускай едет, новых людей увидит, в незнакомый ему мир окунется.
Отец не ответил, только тепло посмотрел на Апанаса.
* * *
Тонмэй едет впереди на верховом олене темной масти. Это крупный учаг, на котором ездит при дальних поездках по стойбищам сородичей. Для поездок на охоту и при аргишах у него другие верховые олени.
Олень идет ходко, без понукания, Тонмэй думает о разном: «Как встретит купец Тарагай Мэхээлэ, что нового у него… Общительный, веселый человек. С ним интересно. Разузнаю у него, поможет ли приобрести щенка. В случае чего поторгуюсь. Нам, ламутам, никак не обойтись без собаки. Щенок подрастет, поднатаскаем… Сам купец к нам ни разу не приезжал. Это понятно. Его тяготит езда по нашим незнакомым тропам и гористой местности. Зато я сам, бывало, гостил у него. Встречает радушно».
Илкэни вне себя от радости, едет с отцом и братьями. Он еще ни разу не гостил у якутов. По рассказам отца те в основном щедрые люди, с которыми можно иметь дело. Вот теперь сам посмотрит на них.
За Илкэни едет Нэргэт. А за ним — Гулуни. У отца и братьев по два вьючных оленя и запасные верховые олени — учаги.
Илкэни в связке ведет трех свободных от вьюков оленей и двух дойных важенок. Ранней весной обе важенки отелились. Оленята не выжили. Одна из важенок белой масти по кличке Гелтаня. Ее детеныша закогтил и унес с собой горный орел. А вторая — пестрая. Ее зовут Бугдикан. Детеныш утонул в весеннем половодье. Обе дойные, смирные. Для ламута чай без оленьего молока не чай.
Преодолевая частые горные перевалы, ехали долго. Казалось, Илкэни никакая усталость не берет, наоборот, он заряжался энергией. Новые необжитые места, бесконечные горы, густые леса по их склонам и чистые, опрятные луга, по мягким травам которых еще не хаживала ни одна живая душа, завораживали юношу. Он с юношеским трепетом смотрел на невиданные склоны и распадки.
— Ама, ама, сюда бы пригнать наших оленей, — восторгается он. — Посмотри, какой белый ягель!
Отец молча улыбается. Несколько ночевок остались позади. Постепенно ландшафт изменился. Высоченные хребты остались позади. Раскинулась ширь. Потянулись раздольные поля. По речным берегам зачастили сосновые рощи.
— Теперь едем по якутским лугам, — сзади послышался голос Нэргэта.
— Неужели?! — удивляется Илкэни, чуя в душе непонятную тревогу. Окрестность без привычных ему сопок и горных кряжей показалась скучной и чужой.
— Наши земли остались вон за теми горными вершинами, — Нэргэт, обернувшись, палкой указывает на темнеющие вдали горы.
У Илкэни при виде гор защемило в груди. Он впервые за эти дни сник. Ему показалось, что горы с грустью смотрят ему вслед.
* * *
Вдруг на поляне они увидели множество гривастых животных разной масти с длинными хвостами. Сгрудившись, с любопытством глядели они на олений караван.
— Что это такое?! Что за звери? — с тревогой в голосе спрашивает Илкэни.
Отец с Нэргэтом засмеялись.
— Сейчас набросятся на нас и растопчут, смотри в оба, — говорит брат.
Илкэни по голосу брата уловил, что тот шутит.
— Не бойся, Илкэни. Это табун лошадей, — с улыбкой оборачивается отец.
Юноша никогда не видел лошадей. Купцы добирались до них на оленьих упряжках с проводником — ламутом из соседних сородичей.
— Они дикие? Откуда они взялись? — вырвалось у него.
— Это богатство купца Тарагай Мэхээлэ.
В это время гривастый жеребец черной масти, низко опустив голову, вырвался из круга и с громким храпом помчался в сторону вьючного оленьего каравана.
Илкэни стало не по себе. Олени тоже опасливо навострили уши.
— Взгляните, однако, он нас хочет забодать! — взволнованно воскликнул юноша.
Путники остановились. Спешились и стали следить за рассерженным конем.
Жеребец с горящим взором, издавая сильный храп, подбежал довольно близко. Широко раздувшимися ноздрями и огненными глазами он был страшен. Вьючные олени всполошились.
— Чо! Чо! — громко воскликнул Тонмэй и замахнулся палкой на жеребца. Тот резко повернулся и, взбрыкивая, помчался обратно. Он стал носиться вокруг табуна, иногда останавливался и бил копытом землю.
— Почему он так взбесился?! — недоумевает Илкэни.
— Защищает свой табун, — ответил отец.
— И даже от волка может защищать?
— Говорят, и от волка может защитить, когда чувствует свою силу. — Тонмэй, не торопясь, зашагал вперед.
Юноша во все глаза смотрел на жеребца.
Поехали дальше. Табун остался позади. К аласу якутов подъехали к вечеру.
— Приехали, — сказал отец и спешился.
Они остановились между двумя невысокими холмами, поросшими густым лесом.
— Здесь, Илкэни, нет ягеля, — вздохнул отец.
— Вижу, — отзывается Илкэни.
«Здесь много сочной травы. Олени полакомятся зеленью», — подумал он.
Зелень берез и обильные травы не радовали, незнакомая местность тяготила его.
— Неужели уже приехали? А где дома якутов? — недоумевает юноша.
— Дома увидишь завтра, — усмехнулся брат Нэргэт.
Развьючили оленей. Илкэни взялся разводить костер. Быстро собрал охапку сухого хвороста. Срубил топориком ирэт, подчистил от ветвей и получился ровный шест для подвешивания чайника и котла над очагом. Сбегал к речке за водой. Над горящими углями пристроил большой шашлык из сохатины.
Отец со старшими сыновьями быстро поставили небольшой илуму и завернули его ровдугой. Гулуни надоил важенок. Ничто не сравнится по вкусу с крепким чаем с оленьим молоком.
— Все готово, — зовет Илкэни.
— Ты шустрый такой — улыбается Нэргэт.
Отец сел возле костра. Привычно вынул трубку, повертел в руках, затем молча сунул обратно за пазуху. На его смуглом лице мелькнуло сожаление. Его давно тянет к трубке, затянутся бы табачным дымком, да где его возьмешь этот табак… Доживем до завтра. Купец даст закурить.
— Оленей отпустим на ночь или как? — подал голос Гулуни, озираясь вокруг.
— Наутро оленей не догоним, — засомневался Нэргэт. В этом он был прав. Олени тоже, как и люди, чувствуют себя на новом месте неуютно. Отпустишь на волю, догонишь их на склоне ягельных сопок. И то если повезет…
Возле костра обычно Гулуни берет на себя первую роль. Он разливает чай по кружкам, разрезает мясо на равные доли. Кроме мяса, другой провизии у них нет. Муки давно не видели, вкус лепешек уже и не помнят.
Чая с крутой заваркой тоже давно не пили. Заварку, остающуюся после чая, не выливают, а старательно сушат. Ею снова заваривают кипяток. От этого мало радости и вкус уже не тот. А для самообмана сойдет. Сейчас все пьют жидкий чай. Один Илкэни не страдает от этого. Для него и простой кипяток с оленьим молоком вкусен.
Съели поджаренный на углях шашлык.
— Тут непривычный для нас мир, другие духи, потому нам надо быть осмотрительнее, — сказал Тонмэй, отпивая жидкий чай.
— Якуты живут тут недалеко, — Тонмэй кивнул в сторону березовой рощи, тянущейся вдоль неглубокой речки.
— Оленей привяжем на ночь на длинных поводьях, — сказал Гулуни.
— Так надежнее будет. — Тонмэй одобрительно кивнул головой.
— Завтра, пожалуй, я останусь при оленях. Отпущу их и попасу сам, — молвит Гулуни.
— Дельно говоришь, пусть будет по-твоему. — Отец доволен.
После чаепития каждый занялся своим делом. Тонмэй переложил свои пожитки, включая ясачные шкурки, в отдельный вьюк. Нэргэт нарубил тальника и настелил внутри чума. Занес мягкие оленьи шкуры. Ламуты возят их с собой в долгих кочевьях. Нарубил дров для костра. Гулуни возился с оленями.
Илкэни, непоседа, пошел к зеленой роще и наткнулся на кусты черной смородины. Наелся сам и набрал для отца и братьев.
Вокруг смородины много. Ламуты называют ее орбат.
Эту ягоду любит и хозяин тайги — медведь. При мысли о медведе Илкэни испугался. Мало ли что, можно и нарваться…
Вернулся к стоянке. Отец и братья развели огонь в чуме. Все обрадовались Илкэни с полным мешком смородины — орбат. Вдоволь полакомились. Перед сном попили жидкий чай. Легли на шкуры и быстро уснули.
Проснулись рано. Солнце еще не взошло. Его робкие лучи золотым бликом скользили по макушкам далеких гор.
Гулуни развел костер и подвесил медный чайник. У ручейка ополоснулись студеной водой. Выпили утренний чай с копченым мясом, затем осмотрели оленей. Тонмэй в переметный вьюк уложил ясачную пушнину и предметы торга: нюлэндэ, торбаза, рукавицы…
— Не торопитесь, рано еще. Пусть якуты поспят немножко.
— А что, они сонливы, да, ама? — озорно спросил Илкэни.
— Нет, они трудяги, до поздней ночи возятся со своим скотом и косят сено, — ответил Тонмэй, часто видевший труд скотовода. При этом вспомнил Дэгэлэн Дэги.
Тонмэй и оба сына поехали налегке. Гулуни остался с оленями.
* * *
Якутское селение не произвело на Илкэни впечатления. Маленькие, невысокие избы, обмазанные серой глиной, казались неуютными. И воздух был какой-то спертый.
Зато якуты во все глаза смотрели на необычных, непохожих на них людей, едущих верхом на оленях. Их удивлению не было конца. «Тунгусы приехали!» — раздалось отовсюду, и дальше, как волна, покатилась эта новость. Смуглые якутские женщины, позабыв о своих делах, глядели на оленных людей, будто те свалились с бездонного неба. Среди крохотных избушек издали виден добротный сруб. Это дом купца Тарагай Мэхээлэ. Тонмэй поехал напрямик к дому. При виде незнакомцев три большие собаки вылезли из конур и свирепо залаяли. На крыльцо вышел средних лет круглолицый лысый якут в просторной красной косоворотке. «Чэт!» — грозно крикнул на собак. Те сразу притихли и спрятались в конурах.
— О, атас[151] Тонмэй приехал! — воскликнул он, сбегая с крыльца.
Тонмэй в знак уважения прижал ладони к груди и чуть склонил голову. Купец подбежал к нему и обнял.
— Вот ты какой молодец! Сдержал-таки свое обещание приехать. А это твои сыновья? — обвел он взглядом Нэргэта с Илкэни.
— Да, мои сыновья. Средний сын Нэргэт и младший Илкэни.
— Имена мудреные какие. Этот видать сильный парень, — купец, смеясь, хлопнул по покатому плечу Нэргэта.
— А как вы поживаете? — спросил Тонмэй. Незачем перед малознакомыми людьми говорить о достоинствах сыновей.
— Живем припеваючи. С женами по ночам балуемся… — хохотнул якут. — Скот есть, коровы отелились. Все под рукой у нас. Табун лошадей видели, когда ехали сюда? — весело скороговоркой говорит купец, светясь улыбкой.
— Видели. Много у тебя лошадей, догор.
— Другой табун пасется на западном аласе. Богатство Тарагая растет, — весело тараторил купец. — Чего стоите-то? Заходите в избу. Милости прошу. — Купец широким жестом пригласил гостей в дом.
Дом просторный. Окна большие. Моложавая якутка, с любопытством поглядывая на гостей, накрывала на стол у окна. Тонмэй узнал в ней молодую жену Тарагая.
— Ну как, Аксинья, чай готов? — громко спросил хозяин.
— Садитесь, — певучим голосом отозвалась хозяйка.
— Тонмэй, дети, ну-ка за стол, — скомандовал Тарагай Мэхээлэ.
Стол богато накрыт. Илкэни косит взгляд на еду. Его не тянуло есть. Да и чай, после небольшого глотка, показался невкусным, каким-то пресным. Тарагай Мэхээлэ из другой комнаты принес бутыль.
— Такую встречу с долгожданными гостями грех не отметить, — в голосе купца слышна радость то ли от встречи, то ли от предстоящей выпивки.
— С утра пораньше что-то не хочется, Мэхээлэ, — отказывается Тонмэй.
— Ну чуточку пригубим, — купец разлил спирт по кружкам.
Тонмэй многозначительно глянул на сыновей. Те без слов поняли.
— За ваше здоровье, дорогие друзья. Пускай беда стороной обходит ваши кочевые тропы. Благословляю вас! — Тарагай Мэхээлэ выпил залпом. Тонмэй тоже выпил. Сыновья не стали пить. Кружки поставили на стол.
— Приехали как раз к празднику. Сегодня целый день веселиться будем, — радостно потирая ладони, балагурил хозяин. — Вы, молодые люди, глянете на наших девушек. Они у нас красивые, — быстро говорит хозяин дома, снова наливая спирт себе и Тонмэю.
* * *
…Оказалось, что гости на самом деле приехали вовремя. Изо всех ближайших аласов собрались якуты, и стар и млад, на ысыах. Они празднуют начало лета, а после все вместе выходят на сенокос. Так заведено с давних времен.
После того как гости поели и выпили чаю, Тарагай Мэхээлэ повел их к поляне, где полукругом уже сидели люди. Тунгусы для местных якутов в диковинку. Илкэни тоже с любопытством смотрел на якутов. Как ни вслушивался, не понимал их быстрой речи. Якуты говорили на своем языке. Отец и брат казались равнодушными ко всему происходящему вокруг. А между тем якуты веселились вовсю. Ели, пили кумыс. Долго пели осуохай и водили хоровод по поляне.
— Как наш хэде[152], — шепнул Нэргэт, нагнувшись к уху брата.
— Правда, хэде веселее и душевнее, — отозвался Илкэни.
— За этим танцем якуты отдыхают. Он воодушевляет их. У них свой танец, у нас свой. Зачем сравнивать? — тихо вмешался Тонмэй в разговор сыновей. Ему не впервой видеть и слышать осуохай якутов.
— Вы тут о чем шепчетесь? — повернулся к ним улыбающийся купец.
— Моим сыновьям интересно слушать осуохай.
— Это хорошо. Танцуешь осуохай, будто душа витает над землей, в другом мире оказываешься, просто прекрасно, — закатил узкие глаза купец, довольный тем, что гостям понравился якутский хоровод. Долго пели якуты. Запевалы, сменяя друг друга, состязались в певучести и умении на ходу импровизировать. Когда все расселись, уставшие, покрасневшие и возбужденные, Тарагай Мэхээлэ вышел на середину и стал одаривать отрезами ткани всех запевал.
По блеску глаз и улыбкам заметно, насколько обрадованы якуты щедростью купца-тойона. Вдруг задвигалась и разом заговорила вся толпа. «Хапсагай! Хапсагай!» — загалдели люди.
— Сейчас станут бороться, — объяснил сыновьям Тонмэй.
— Хапсагай[153] — это наша борьба, — коротко бросил купец.
Гости оживились. Нэргэт и Илкэни в ожидании начала борьбы вытянули шеи. Борцы не заставили себя долго ждать. На середину поляны вышли два молодых якута. Один из них крепкого телосложения, с короткой шеей, широкоскулый якут. «Это наш силач Маппый!» — проговорил купец, повернувшись к гостям. Другой худощав, но жилист. Оба смуглы дочерна. Крепыш, играючи, бросил противника. Тот покинул круг. Так случилось со вторым и третьим… Всех поборол силач Маппый.
Тарагай Мэхээлэ вручил тому большой мусэ — традиционный приз и что-то шепнул ему на ухо. Маппый засмеялся и кивнул головой. Кажется, он доволен собой и теперь готов выполнить любые капризы купца.
Тарагай Мэхээлэ, улыбаясь, подошел к Тонмэю и, игриво толкнув в бок, предложил:
— Слушай, тунгус, зачем вам сидеть, давайте и вы повеселитесь.
— Мы не грустим, нам приятно понаблюдать за вашими играми, — не принимая игривый тон купца, серьезно ответил Тонмэй.
— Может, кто-то из твоих сыновей попробует помериться силой с Маппыем? Не стыдно будет проиграть такому богатырю, как мой Маппый.
Тонмэй нахмурился. Ламуту незачем без крайней надобности раскрываться перед незнакомыми людьми. Куда проще ходить по земле незаметно, скромно, не обращая на себя внимания.
— О чем он говорит? — спросил Нэргэт.
— Вызывает на борьбу. — Тонмэй посмотрел на сыновей. Где его молодые годы и бурлящая сила в жилах? В молодые годы Тонмэй не упускал случая помериться силой с любым, кто любил бороться. Теперь годы ушли безвозвратно, с ними ушла и сила. На старости лет ни к чему ему испытывать горечь поражения.
Илкэни посматривает на Нэргэта. Он старше, ему принимать решение. Нельзя ему выскакивать раньше брата. Отец не торопит.
— Он похож на корбэ, — пробормотал Илкэни, не спуская глаз с якутского богатыря.
Нергэт молча поднялся. С пояса снял нож в ножнах и протянул брату. Вышел на середину круга.
— Маппый! Маппый! — хором закричали якуты.
Нэргэт понял, что якуты подбадривают своего силача, предвкушая его легкую победу.
— Наши гости — тунгусы решили развлечь нас. Конечно, это весьма интересно. Но ты, Маппый, поиграй с ним сначала, с ходу не расправляйся, — наставляет Тарагай Мэхээлэ.
Маппый стоял подбоченясь и снисходительно улыбался молодому тунгусу. Нэргэт подошел к силачу. Молча обхватил того за пояс, как привык бороться. Но Маппый ловко вывернулся и правой ногой сильно ударил по левой ноге Нэргэта. Это был его любимый прием. Нэргэт слегка пошатнулся и пальцами левой руки коснулся земли. Нэргэту это не понравилось. Он покраснел и, стиснув зубы, поймал Маппыя за правый локоть, резко потянул на себя, обхватил за туловище и, подняв, слегка подержал, будто думая, куда бы его кинуть… Якуты вскочили с диким ревом.
— О, так не пойдет. Так нельзя, — Тарагай Мэхээлэ подскочил к борцам и остановил борьбу, не позволив ламуту бросить оземь Маппыя. — В этой схватке победил Маппый, — строгим голосом отчеканил Тарагай Мэхээлэ.
— Почему же? Ведь мой сын поднял в воздух твоего силача, — возразил Тонмэй.
— По правилам хапсагая проигрывает тот, кто первым коснется земли любой частью тела.
— Нет, так нельзя. Нам непонятна ваша борьба. Какая это борьба? — недоумевал Тонмэй. — Борьба должна быть честной, в ней побеждает тот, кто по-настоящему сильнее.
— Твой сын проиграл схватку. Не видел, что ли, как он коснулся рукой земли? — удивился купец.
— Что такое коснуться рукой земли? Срам какой-то… Разве у вас это называется борьбой? — Тонмэй поднялся на ноги.
— Да, это наша борьба… Какая бы она ни была, она наша…
— Тарагай Мэхээлэ, в таком случае борись со мной на ремнях, — в сердцах запальчиво предложил Тонмэй.
Купец захохотал и сказал:
— Нет-нет. Борьба закончилась. — Он понял, что парень ламут сильнее Маппыя. Разве что не знаком с правилами хапсагая.
— У меня самый сильный Маппый. Борись с ним, если хочешь.
Тонмэй, даже не взглянув на Маппыя, ответил:
— Тогда позволь моему сыну побороться с твоим силачом на ремнях. Так будет честно.
— Мы так не договаривались, друг мой, — купец хитро улыбается.
Тонмэй звучно плюнул и с достоинством отошел от купца, показав всем видом, что недоволен.
* * *
Тарагай Мэхээлэ, почувствовав обиду гостей, тут же оказался рядом с ними. Весь он одно радушие. И без того круглое лицо расплылось в широкой улыбке.
— Не обижайся, друг Тонмэй… Это же игра. — Тарагай положил правую руку на покатое плечо Тонмэя. Тот не сразу ответил, молча глянул на купца.
— Пойдем ко мне на тусулгэ[154]. Пока отдохнем, чайку попьем. Кумысом угощу, — скороговоркой говорит Тарагай и тянет гостя за руку. Тонмэй кивнул сыновьям и пошел за Тарагаем.
Его тусулгэ в тени широковетвистой сосны, вокруг которой зеленеет тальниковая роща. На круглой поляне разосланы шкуры, а поверху ковры. На широкой скатерти всякой еды полным-полно.
Вскоре подошел Маппый и с улыбкой протянул руку Нэргэту. Тот пожал руку парня. Маппый взглянул на хозяина и по-якутски сказал:
— В его руках недюжинная сила. Хорошо, что вовремя остановили эту кутерьму. Парень, играючи, разделался бы со мной.
— Ладно, Маппый, не будем об этом говорить. Как ты додумался прийти сюда? Или уловил мои мысли? Я ведь думал за тобой послать кого-нибудь, — проговорил Тарагай Мэхээлэ. — Садись рядом с гостями и угощайся.
Купец коротко рассказал о Маппые. Оказалось, молодой якут стережет табуны коней. Завтра или послезавтра поедут в улус, на ысыах, где Маппый по хапсагаю померяется ловкостью с силачами из других мест. Попутно для гостей пояснил секреты якутского хапсагая, где не физическая сила ценится, а ловкость, сноровка и быстрота реакции. Недавняя напряженность быстро растаяла, как лед под солнечными лучами.
Прибежал худенький парень и сообщил о предстоящем состязании по бегу.
Быстро пошли туда, где уже собрался народ.
— Выставляй, друг Тонмэй, кого-нибудь из сыновей, — дружелюбно предложил Тарагай Мэхээлэ.
Тонмэй повернулся к сыновьям и тихо спросил:
— Он некчип?[155]
Теперь Нэргэт посмотрел на Илкэни. Тот, не заставляя себя уговаривать, сказал:
— Я побегу.
Отец посмотрел на ноги младшего сына. Кивнул головой. С утра Илкэни обул ноги в легкую обувь, сшитую матерью из выделанной замши. Такая замша готовится из выделанной оленьей шкуры. Работа трудоемкая, но трудяги ламутки легко справляются с нею. Отец доволен этим. Он сказал просто:
— Ну, сын, проветрись… Коли отстанешь, горевать не будем.
Илкэни улыбнулся. Нэргэт в знак поддержки хлопнул младшего брата по плечу.
Юноша встал рядом с молодыми якутами. Приготовился рвануть с места, как только скомандует тойон. Впереди за поляной чернел островок небольшого леса. Бегуны должны оббежать вокруг леса и вернуться. Кто первым добежит обратно, тот победитель. Тонмэй объяснил это сыну.
Десять парней встали рядом. Как только Тарагай Мэхээлэ взмахнул флажком, бегуны побежали. Илкэни оказался посередине. Вскоре соперники скрылись за лесом. Прошло немного времени и появился одинокий бегун. «Тунгус! Тунгус!» — удивленно загалдели якуты. Юноша-ламут прибежал первым. Остальные значительно отстали от Илкэни.
— Твой младший сын, догор Тонмэй, быстрый, как олень, — восхищенно воскликнул Тарагай Мэхээлэ. На сей раз, он не назвал Тонмэя «тунгусом»…
* * *
Тарагай Мэхээлэ доволен. Добродушная улыбка не сходит с его моложавого мясистого лица. Понятна его радость. Ламут привез пушнину. Есть лисьи, соболиные, беличьи, горностаевые шкурки. Скоро ему предстоит поездка в город. Губернатор будет доволен.
— Друг Тонмэй, до весны следующего года постарайся еще добыть пушнины. Желательно приезжай санным путем, — улыбаясь, балагурит купец.
Тонмэй сидит молча и думает: «Ты не знаешь нашей жизни. Сколько сил потратили, сколько пота пролили мы в погоне за зверьками. Ты этого не знаешь. Мы сами могли бы торговать своей пушниной. Но вы обложили нас со всех сторон. За уклонение от сдачи пушнины грозите судом… Тяжка наша кочевая жизнь. Но это наша жизнь, наш мир. Дух Гольца Тонмэя ограждает нас от вашей жадности. Далеко живем от вас. Наша непроходимая тайга и наши горы спасают нас…»
— Чего молчишь, друг Тонмэй? О чем так глубоко задумался? — громкий голос Тарагая прервал мысли Тонмэя.
— О жизни задумался. Мысли разные лезут в голову. Их разве запретишь? — отозвался Тонмэй.
— Это хорошо. Коли человек мыслит, значит, он живет. В этом наше отличие от зверей. Правильно говорю?
— Ты большой человек. Однако верно толкуешь.
— Вот ты о жизни, говоришь, задумался… Радоваться надо этой жизни. — Тарагай Мэхээлэ от своих слов и сам воодушевляется.
«От вашего ясака бы нам избавиться… Даром же отбираете», — мысленно возражает таежник, а вслух ничего не сказал.
— Проси у меня все, что хочешь, друг Тонмэй. — Тарагай Мэхээлэ смотрит на своего гостя.
Тонмэй взглянул на купца.
— Заварного чаю бы нам подкинул, что ли, — замялся он.
— Так, значит, чай?.. Хорошо, — купец вынул долговую книгу, взял в руки карандаш, записал. — Что еще? Говори, не стесняйся. Про чай записал.
— Мучаемся без курева… Чуть не сходим с ума.
— Запишем про табак. Дальше говори.
— Забыли вкус лепешки давно.
— Так, мука нужна. Какая жизнь без хлеба?.. Дам тебе муки.
— Жена моя твою просьбу выполнила. Просила, если можно, немного сатина, ситца.
— Благодарен ей сильно. Дам, дам все это.
— Немного свинца и пороха для охоты.
— Сами делаете пули?
— Нужда заставляет крутиться, так что приходится всему учиться. Никто не поможет, коли сами нерасторопны.
— Вы, ламуты, толковые люди, — согласился купец.
Вдруг приоткрылась дверь. Заглянула жена купца и мягко проронила:
— Мэхээс, стол накрыт.
Сели за стол. Радушный хозяин широким жестом развел руками, приглашая гостей:
— Угощайтесь, дорогие мои гости. Это все для вас…
Ламуты смущенно переглянулись. Хозяин, не мешкая, налил в рюмки разбавленного спирта.
— Тост за здоровье наших гостей. За вас, друзья! — с такими словами он опрокинул лысую голову и залпом опорожнил рюмку. Тонмэй мельком бросил взгляд на сыновей, затем негромко кашлянул и тоже выпил. Нэргэт с Илкэни не стали пить. Зато с аппетитом стали уминать мягкие лепешки. Работницы подали наваристый суп.
— Ешьте суп, не стесняйтесь. — Тарайгай Мэхээлэ с улыбкой смотрит на парней.
Гости с осторожностью стали есть жирный суп. У себя дома они много мяса едят, а супом не балуются. Обычно выливают на землю, иногда, остудив, дают охотничьей собаке… И то немного…
— Вот жеребятина… А вот говядина. Отведайте, гости мои.
Тарагай Мэхээлэ и Тонмэй снова выпили.
Купец расспрашивает про житье-бытье ламутов. Удивляется:
— Разве у вас нет постоянного жилья?
— Мы кочевые люди.
— Понятно, что кочуете. Но на холодную зиму нужен же теплый деревянный дом…
— Мы на одном месте не оседаем. Олени наши пасутся по тайге, мы следуем за ними, — рассказывает Тонмэй. — Гонимся за зверями. Соболь или белка не сидят на одном дереве. Они ловкие, быстрые. Мы кочуем вслед за ними.
— Я не смог бы так жить, — покачал головой Тарагай Мэхээлэ.
— Почему? Приезжай к нам. Не пожалеешь, — оживился Тонмэй.
Тарагай Мэхээлэ рассмеялся:
— Честно скажу, боюсь. Кроме того, далеко придется добираться до вас. Не выдержу такую долгую поездку.
— Почему же? Летом в самом деле трудновато будет. А вот зимой на оленьих упряжках мы бы прокатили тебя по нашим таежным местам быстрее ветра.
— Все это, как мне кажется, совсем иной мир. Не для меня он. Еще чем вам близка кочевая жизнь, друг Тонмэй?
— Учим своих детей умению жить своим умом, быть отважными.
— О, это хорошо!.. До вас, насколько мне известно, доезжал мой конкурент, купец Улахан Мурун. Так ведь?
Тонмэй ответил:
— Да, это так. Мы хорошо знаем Улахан Муруна. Добрый, щедрый якут.
— Добрый, да еще и щедрый?! — почему-то засмеялся Тарагай Мэхээлэ.
* * *
Тарагай Мэхээлэ за пушнину и замшу расщедрился. Повел гостей к большому амбару. Отплатил чаем, табаком, двумя мешками муки. Ламуты были вне себя от радости.
— В долгу не останусь. Ты меня знаешь… — Тонмэй взволнованно пожал руку купца.
— Знаю твою честность, друг Тонмэй, — сказав так, купец отвел Тонмэя в угол амбара и зашептал ему на ухо.
— Не знаю, получится ли… — отвечал Тонмэй.
— Ты гордый, сильный таежник. Тебе все под силу, — улыбаясь, сказал Тарагай Мэхээлэ. — Как закончите с делами, заходите в дом. Перед дорогой чаю выпьем.
Тонмэй стал укладывать покупки. Вынул два запасных пустых мешка. Половину муки высыпал в старые мешки. Дорога дальняя. Поклажа у вьючных оленей должна быть под силу им.
Сыновья подвели оленей. Верховые оседланы. На других — небольшие крепкие седла, перетянутые ремнем — подпругой. На них положили тяжелые вьюки и тоже закрепили ремнями. После этого навьюченных оленей привязали связкой к своим верховым учагам. Хотели поскорее выехать из села, но, коли купец велел, вновь зашли в купеческий дом.
— Чего робеете? Вы же для меня свои люди, — добродушно засмеялся Тарагай Мэхээлэ.
— Неудобно как-то, — отозвался Тонмэй.
— Ну сами подумайте, как я могу отпустить вас со двора, не напоив чаем?.. Садитесь за стол, — пригласил купец.
Расселись. Жена купца налила чай. Тарагай Мэхээлэ налил себе и Тонмэю по рюмке спирта. Парням не стал наливать. «Утром даже не притронулись к рюмкам. Хорошие, видать, ребята, для которых один отцовский взгляд серьезный запрет». Оба выпили. Тарагай Мэхээлэ пододвинул гостю расшитый кисет с табаком. Тонмэй набил трубку, зажег и затянулся. Прикрыл от удовольствия глаза.
Купцу самому приятно, когда гость от блаженства на седьмом небе.
После чаепития Тонмэй выкурил еще одну трубку, Тарагай Мэхээлэ спросил:
— Еще чем могу тебе подсобить, друг Тонмэй?
Тот посмотрел на Тарагая, опустил голову. Хозяин понял, что у ламута есть что-то недосказанное. Скромность — хорошее качество для любого человека.
— Чую, у тебя есть что-то недосказанное. Говори, не стесняйся. — Тарагай Мэхээлэ решил разговорить ламута.
Тонмэй кашлянул в кулак и произнес:
— Тойон Мэхээлэ, у меня есть одна забота. Все время голову ломаю, как ее разрешить. Моя маленькая голова, однако, не в состоянии ее решить.
— Что такое? Что произошло? — спросил Тарагай Мэхээлэ. Добродушная улыбка исчезла с его круглого лица.
— Пока не найдем выход, трудно будет нам жить.
— Слушай, друг Тонмэй, что вокруг да около загадки расставляешь? Говори прямо, что вас заботит? — Перед ламутами сидел совершенно другой тойон, суровый с непроницаемым лицом.
— Без собак остаемся. У моего старшего сына сохатый копытом проломил голову шибко храброй собаке. У меня самого один Мойто остался.
— Ты об этом хотел сказать?
— Об этом.
Тут Тарагай Мэхээлэ взорвался громким смехом. Смех у него громкий.
Ламуты удивленно переглянулись. У хозяина слезы выступили на глазах. Вот наконец он взял себя в руки.
— Ох и рассмешил ты меня. Давно так не смеялся. Надо же, а? Грешным делом о плохом было подумал. Может, кто-то заболел и находится при смерти. А речь, оказывается, про собаку. Ой, смех! — У него снова затряслись плечи.
— Как жить нам без собаки? Она надежнее человека, — заговорил Тонмэй.
— Тебе собака нужна? Я правильно понял?
— Как бы нам раздобыть щенка…
Тарагай Мэхээлэ опять захохотал.
— Эрэк бэй дылди эрэмэтэллэн урэчин[156]. — Тонмэй встал и шагнул к двери. Сыновья последовали за ним.
Тарагай Мэхээлэ догнал их возле вьючных оленей:
— Простите меня. Я вижу, вы обиделись… Все-все. Я найду щенка к следующему вашему приезду. Как назло сейчас щенка у меня нет.
* * *
Дарья, пожилая якутка, заторопилась домой, чтобы подогреть остаток вчерашней крупяной каши. Сын скоро вернется домой голодным. Она на ысыахе переживала за сына, когда тот в хапсагае схватился с крепкими парнями-односельчанами. Откуда у него возьмутся силы против сытых сыновей местных тойонов.
«Круглый год мой Маппый пасет табуны Тарагай Мэхээлэ. За ними нужен глаз да глаз. Подолгу пропадает в аласах зимой и летом. Сын в отца пошел. Упрямый и крепкий… Если бы мой Байбал остался в живых, мы бы до сих пор жили у Улахан Муруна. Бедный мой муж заболел сильно и не выжил. Работящий был. Сын весь в него пошел. Тарагай Мэхээлэ выторговал Маппыя у Улахан Муруна коневодом для своих табунов. Сюда переехали. Моя младшая сестра Анисья осталась одна. Как она жила прошедшие годы, толком и не знаем. Проезжие как-то рассказали, что она от кого-то понесла ребенка… От кого — неведомо…»
Вошел радостный Маппый, держа в руках большой мусэ.
— Мать, привез тебе свою награду, — воскликнул Маппый, передавая солидный кусок мяса матери. Дарья обрадовалась. Не помнит, когда в последний раз так радовалась.
— Кормилец мой! — воскликнула мать, подошла к сыну и нежно погладила по голове. Он единственный и последний сын, нажитый от Байбала. Дарья была еще молода, когда муж подорвался на работе. Все время болел, потому больше детей так и не нажили. Видя, как сохнет по мужчине Дарья, к ней подкрадывался Тарагай Мэхээлэ, но Дарья при живом еще муже не позволяла себе вольностей.
После смерти Байбала купец опять начал приставать к Дарье…
Говядину мать нарезала на небольшие куски и с аппетитом оба поели, попивая жидковатый чай.
— Мать, мне понравились тунгусы. Добрые, наивно честные люди. Не зная их толком, проникся к ним доверием.
— Они же не тойоны и не купцы. Тяжелым трудом, видно, содержат себя. Это твоя открытая душа помогла тебе увидеть в них добрых людей, — улыбнулась мать.
— Они недавно уехали. Я съезжу к ним. Хочу подарить им щенка.
— Они у тебя щенка просили?
— Нет, не просили. Но я ведь конюх, как и они, живу на природе. По себе знаю, как им нужна верная собака.
— Поддержи этих бедных тунгусов, Маппый, — согласилась мать. — Отец одобрил бы твой поступок.
— Скоро вернусь. На днях поеду в соседние улусы, буду бороться.
— Смотри в оба, как бы ни надорвался. Там найдутся люди сильнее тебя.
— Не волнуйся, мать, буду осмотрителен.
— Маппый, знаешь, один вопрос меня сильно волнует, — мать взглянула на сына.
— Что за вопрос, мать?
— Пора бы тебе зажечь свой семейный очаг.
— Хочешь, чтобы я женился? — улыбнулся Маппый.
— Да. Хорошо бы мне иметь внука или внучку. Ты ведь сам должен догадываться о цели своей жизни, — сказала мать.
— Знаешь, мать, я не хочу оставлять тебя одну, — ответил Маппый.
— Одна не останусь. Буду рядом с тобой.
— А кто за меня выйдет замуж, за бедняка?
— Ты молод. Силен и такой видный. Ты думаешь о женитьбе?
— Конечно, думаю. Но не хочу на ком попало жениться, мать. Ты меня пока не торопи. Может быть, женюсь на дочери тойона…
— На дочери Тарагая, что ли? — переспросила мать.
— Коли жениться, то нужно найти девушку состоятельную, — улыбнулся парень.
— Вон как высоко замахнулся, сынок. Она тебе не пара. К тому же станешь жить под каблуком тойона, — голос матери дрогнул то ли от волнения, то ли от досады.
Маппый рассмеялся.
— Я шучу, мать. Она, знаю, мне не пара. Заносчива. К тому же тойон дочь за меня замуж даром не отдаст. Не хочу стать его рабом до конца жизни. Ладно, оставим этот разговор. Попью чаю и поеду к ламутам в гости…
* * *
К становью, где их поджидал Гулуни, подъехали к вечеру. Благо рукой подать. Гулуни обрадовался приезду отца и братьев, как будто давно не виделись.
— Хорошо, что приехали. Я истосковался, — сказал он, помогая снимать с оленей вьюки.
— А у тебя, как прошел день? — спросил отец, когда сели вокруг костра.
— Мое дело простое. Олени вдоволь попаслись. Травы и зеленой листвы тут сколько угодно. Оленей отпустил на свободный выпас.
— Не подумал о том, что бродячие собаки могут накинуться на оленей? — спросил отец и протянул сыну раскуренную трубку.
— Тут такая тишина, одна благодать. Честно скажу, не думал ни о чем плохом. — Гулуни взял из рук отца ароматно дымящуюся трубку. Как он истосковался по табачному дыму.
Сидя вокруг костра в тишине, затягиваясь и передавая трубку друг другу, отдыхали ламуты. К этому сыновей приучил сам Тонмэй. С табаком всегда проблема. Целую трубку выкурить одному — дорого. Такой роскоши себе не позволяли. Обычно отец закуривал на правах старшего, делал пару затяжек и передавал трубку сыновьям. Трубка шла по кругу и вновь оказывалась в руках Тонмэя. Для жены он выделял отдельную долю.
Покурив, вещи стали собирать во вьюки, которые на протяжении всего обратного кочевья не станут открывать. Тонмэй научил сыновей все делать заблаговременно, ничего не откладывать на потом. Зато утром сразу выедут на дорогу.
Неожиданно шарахнулись олени на привязи.
Ламуты тревожно оглянулись.
— Чо! Чо! — крикнул Тонмэй. Этого окрика достаточно, чтобы олени успокоились.
Из соснового бора появился всадник на гнедом коне.
Всадник легко спрыгнул на землю, привязал разгоряченного коня к сосне. К седлу был привязан мешок.
Всадник подошел к костру. Все трое, кроме Гулуни, узнали в нем Маппыя.
— Маппый! — одновременно воскликнули Нэргэт с Илкэни.
— Да, это я. Не ждали? — отозвался Маппый, протягивая руку Тонмэю и улыбаясь братьям. — Хотел приехать раньше, но задержался из-за состязаний. А когда мне сказали о вашем отъезде, не стал долго думать. Поймал лошадь и вот приехал к вам.
— Мы из-за оленей торопились, — отозвался Тонмэй. — Обратная дорога дальняя, надо подготовиться, как следует.
— Я понимаю. Вы за оленей беспокоитесь, а я за коней.
— Мы видели их. Жеребец чуть не напал на нас. — Тонмэй улыбнулся и оглянулся на сыновей.
— Мы-то ничего. А вот он в первый раз увидел лошадей, — Нэргэт кивнул на младшего брата Илкэни.
Маппый засмеялся. Потом сказал:
— Я служу конюхом у тойона. Видно, вас напугал вожак. Его кличка Бухатыыр. Он такой, никого не подпускает к табуну.
— За лошадьми трудно смотреть, — проговорил Тонмэй.
Маппый ответил:
— Я не знаю, как вы с оленями управляетесь. А с лошадьми легко. Они умные и послушные.
— Постоянно за ними следите, да? — спросил Нэргэт.
— Летом нет. Больше занимаюсь заготовкой сена. А вот зимой глаз да глаз нужен за ними.
— Для коров косите сено? — спросил Гулуни.
— Лично я кошу сено для лошадей.
— Это хорошо. Чую, ты работящий парень. Познакомлю тебя с сыновьями. Это мой старший сын. Гулуни его зовут. Он здесь оставался смотреть за оленями, — представил Тонмэй старшего сына.
Маппый внимательно посмотрел на Гулуни.
— Он старше остальных, — Тонмэй кивнул на сыновей. — А самый старший сын Апанас остался дома.
— Еще и старший сын есть у тебя, дядя Тонмэй? — Маппый удивился.
Тонмэй улыбнулся.
— Крепкие парни, должно быть… — блеснул зубами Маппый.
— Не крепче тебя, однако, — скромно ответил Тонмэй.
— На днях поедем в соседние улусы на их ысыахи[157], — перевел разговор Маппый.
— Тарагай Мэхээлэ говорил об этом, — подтвердил Тонмэй.
— Как вернусь, до поздней осени буду сено косить для табуна. Дел много. Тарагай Мэхээлэ спуску не дает. Он шибко строгий тойон. А я погнался за вами вот почему. Я же такой же таежник, как и вы. Правда, по горам не лажу. Мы — бедняки. Говорю о родителях, братьях и сестре. Батрачим у тойона. В честь нашего знакомства я дарю вам щенка. Другого богатства у меня, к сожалению, нет.
Ламуты остолбенели. Они не ожидали такого… Все складывается, как во сне. Маппый пошел к лошади. Снял мешок с седла и вернулся к костру.
Развязал мешок и вытащил щенка. Он был черной масти.
— Он спал. Я разбудил его, потому он немного вялый.
— А как его звать? — спросил Нэргэт.
— Тайахсыт[158].
— Когда он родился?
— Недавно, во время таяния снега.
— Нямукан?[159] — по-ламутски спросил Тонмэй, на миг позабыв, что общается с якутом. Маппый понял смысл вопроса.
— Он самец будет. Его отец любого сохатого останавливает.
— Твои лошади пасутся до самых наших гористых лесов. Так получается? — спросил Тонмэй.
— Я стараюсь их далеко не отпускать. Аласов тут достаточно. Но иногда они сами, бывает, уходят далеко.
— Понятно. Мы от души благодарны тебе, Маппый, за этого щенка, — молвил растроганный Тонмэй.
— В тайге без собаки не прожить. Я это знаю по себе. И для вас, как я понимаю, жизнь без собаки не жизнь, — кивает Маппый.
— Скажи, Маппый, что ты просишь за щенка? У нас даром не принято ничего брать. За все нужно расплачиваться… — спросил Тонмэй.
— От чистого сердца дарю его вам. За него ничего не прошу. Он же совсем маленький. Неизвестно, каким он вырастет.
Нэргэт крепко жмет руку Маппыю.
Ламуты о чем-то посоветовались между собой, и Тонмэй сказал:
— После того как спустились с горной тропы, мы переправились через речку. Как называется эта речка?
— Быйыттаах. Речка вытекает из озера Быйыттаах, ее так же и назвали наши предки. Озеро богато тайменями. Кстати, и деревня наша тоже Быйыттах.
— Как выпадет снег и замерзнет речка, наведайся к ней. По затесям на деревьях доберешься до нового лабаза. Мы там оставим для тебя мясо уямкана.
Теперь наступила очередь Маппыя удивляться. Он не рассчитывал на такую щедрость ламутов. Как он возьмет даром мясо у этих таежников?
— Нет, нет, друзья. Не утруждайте себя этим. Зачем все это? — пробормотал он. — Вам самим все это нужно каждый день.
— Мы твоего щенка превратим в добытчика мяса.
— Сейчас же лето. Лабаз уже поставили там, на речке?
— Нет, не так понял. Все делается на ходу. Осенью поохотимся в тех горах. Спустимся к речке. Построим лабаз и на нем разложим добычу. Она твоя. Вот и все.
Маппый засмеялся. Ничего в ответ не сказал.
Немного поговорили о том о сем. Илкэни уже возился со щенком.
— Ну я поехал. В следующий раз встретимся уже как старые друзья.
— Слушай, Маппый, насчет щенка тебе Тарагай Мэхээлэ сказал, что ли? — спросил напоследок Тонмэй, когда Маппый развязал повод коня с дерева.
— Нет, он мне ничего и не мог сказать, после тусулгэ я его не видел, — ответил Маппый.
Ламуты переглянулись.
— Это мой щенок. Дарю его тебе, — Маппый протянул руку Нэргэту.
Тонмэй, прощаясь с Маппыем, сказал:
— Запомни, Маппый, мои слова. Еще раз повторю, чтоб запомнил. На берегу реки Быйыттаах, где начинается урман, сделаем на дереве затесь. Пойдешь дальше. Найдешь следующую затесь. Так доберешься до лабаза и заберешь все, что там будет уложено. Одно учти. К тому времени снег глубокий будет. На лошади не доберешься. Охотничьи лыжи есть у тебя?
— Есть. Зимой на сохатого иногда на них хожу.
— Тогда хорошо. На охотничьих лыжах доберешься до лабаза.
— До встречи, друзья! — Маппый легко вскочил в седло и галопом пустил коня в сторону села.
— Однако, добрый якут, — молвил Тонмэй, глядя вслед удаляющемуся всаднику.
— Я тоже так думаю, — Нэргэт широко улыбнулся и нагнулся к щенку.
* * *
— Как его назовем? — спросил Гулуни, беря на руки визжавшего щенка.
Тонмэй повернулся к Илкэни.
— Тайахсыт. Так сказал якут, — ответил Илкэни.
— Да, ты крепко кличку щенка запомнил. Ау меня, старого человека, память дырявая, — улыбнулся Тонмэй.
— Слово для нас новое. Что оно означает, ама? — Нэргэт всегда удивлялся умению отца говорить по-якутски.
— Токи по-якутски будет тайах. Маппый хотел, чтобы щенок, повзрослев, умело ходил на токи, то бишь, на сохатого.
— Та-йах-сыт, — по слогам произнес Нэргэт. — А если забуду?
— Нам еще не раз придется торговать с якутами. Хочешь не хочешь, надо учиться понимать их слова, — сказал Тонмэй. Сыновья слушают. Все, о чем скажет отец, верно.
— А на нашем языке как звучит слова Тайахсыт? — спросил Илкэни, глядя на отца.
— На нашем языке слова «тайахсыт» означает «токиман», то есть идущий на сохатого. Понятно, дети? — Тонмэй глядит на сыновей.
— Поняли, — за братьев откликается Илкэни.
— В таком случае давайте назовем нашего щенка Токиман, — предлагает Нэргэт.
— Отец же говорит, чтобы мы учились понимать язык якутов. Пусть будет Тайахсыт. Неудобно нам будет, вдруг вновь встретится Маппый и спросит про Тайахсыта. А мы скажем ему, что у нас не Тайахсыт, а Токиман, — не по возрасту веско заговорил Илкэни. — Неудобно получится.
— Илкэни дельно говорит. Пускай останется, как есть. Щенка будем звать Тайахсытом, — заключил Тонмэй.
Это было уже решение отца. Оно не оспаривается. Сыновья согласились.
Между тем щенок вовсю скулил.
— Как не понимаете, видно голоден наш Тайахсыт, — озадачил сыновей Тонмэй.
— А чем накормим? — Нэргэт не знал, как успокоить щенка.
— Тайахсыт! Тайахсыт! — зовет Илкэни. Щенок на него даже не оглянулся.
— Сейчас, Тайахсыт, тебя накормлю, — вдруг говорит Гулуни. Берет деревянную посуду, наливает туда немного оленьего молока и, приговаривая: — Тайахсыт, Тайахсыт, — ставит ее перед носом щенка.
Щенок ткнулся кончиком черного носика в посуду и принялся лакать молоко.
Тонмэй говорит:
— Молоко молоком, а без воды нельзя. Подай-ка ему немного теплой воды.
Гулуни оторвал щенка от деревянной посуды и налил, как велел отец, немного теплой воды. Щенок стал пить и ее.
— За ним глаз да глаз нужен. Он же сущий ребенок. — Тонмэй ласково глядит на щенка.
Поменяли места привязки оленей на новые. Легли спать. И тут снова заскулил щенок.
— Что с тобой, Тайахсыт, опять, что ли, просишь молока? — ворчит Гулуни. — Видно, ты привык к молоку коровы, а у нас молоко только оленье…
Щенок скулит все громче.
Илкэни взял щенка на руки и положил к себе в постель.
Щенок мигом затих. Вскоре уснул.
— Бедный, ночью замерз, вот и скулил, — говорит Тонмэй за утренним чаем.
— Щенок-то чей будет? — вдруг задается вопросом Гулуни.
— Как чей?! Маппый же сказал, что дарит его Нэргэту, — откликается отец.
— Неважно, чей он. Станет хорошо охотиться, вот и повезет тому, кому он достался, — говорит Нэргэт.
— Тебе же он достался, — парирует Гулуни.
— А ночью кто успокоил плачущего Тайахсыта? — в ответ задает вопрос Нэргэт, глядя на старшего брата.
— Илкэни его пригрел.
— Вот и нашли истинного друга нашего щенка.
Тут Нэргэт с улыбкой глянул на младшего брата и говорит:
— Я дарю щенка Илкэни, за его победу в состязании бегунов. Он у нас самый младший и пусть Тайахсыт отныне принадлежит ему. Научит умению охотиться, стало быть, Тайахсыт станет для него другом. Бери щенка, Илкэни, он твой…

Глава десятая. Месть хозяина тайги

Пока Тонмэй с двумя сыновьями ездил к якутам, на его сородичей одна за другой обрушились нежданные напасти.
Апанас, оставшийся за отца старшим в роде, едва не погиб. Это произошло так. Вначале таежная жизнь текла как обычно. Мужчины пасли оленей, женщины занимались хозяйством, варили еду, выделывали шкуры, камусы, шили зимнюю меховую одежду. Дети резвились, гоняясь за энкэчэнэми[160]. Однажды Апанас обнаружил пропажу своего верхового оленя Буюкэна. И ведь надо же, именно на этом учаге[161] он собирался ехать к верховью реки Олбути.
Апанас еще юношей облюбовал там лежку рогачей. В любое время года уямканы[162] не проходили мимо тех мест. После долгих переходов они останавливались тут и, если их никто не тревожил, могли пастись по распадкам окрестных гор месяцами.
Стоял июль. Пора комариного разгула. В это время люди особо не охотились на уямкана. Он еще не нагулял жиру, рано. Зато мясо вкусившего вдоволь первой зелени уямкана ни с чем не сравнимо по сочности и вкусовым качествам. Апанас берег оленей. Без нужды ему не хотелось забивать оленя на пропитание. Не время еще. Надо бы теперь довольствоваться тем, что дарит природа. Рогач как раз подоспел. Вот на него и думал поохотиться. Привык ездить на охоту на Буюкэне. Олень не раз приносил ему удачу. Рано утром Бетукэ пригнал оленей к чумам. Апанас поспешил к ним навстречу. Сейчас поймает Буюкэна. Походил между оленями. Почему-то не видно его верхового оленя. Это смутило бывалого ламута.
— Ты не видел его, Бетукэ? — спросил он у молодого сородича, который пригнал к стойбищу оленей.
— Не видел, Апанас. Как не заметишь пропажу такого заметного учага? — для пущей уверенности пастух окинул взглядом оленей.
— Как ты думаешь, куда он мог деться? — допытывается Апанас.
— Ума не приложу. Наверное, откололся ненадолго и вот-вот, думаю, прибежит, — отозвался Бетукэ.
— Нет, отколоться он не мог. Куда он один уйдет? Ты же знаешь, насколько он был бораган[163].
— Потому и надеюсь, что он догонит нас. Вот увидишь, прибежит скоро.
— А как вели себя остальные олени? — Апанас пропустил мимо ушей слова Бетуки и придирчиво всматривается в оленей.
Тот задумался, перебирая в памяти поведение оленей, потом сказал неуверенно:
— Мне показалось, что олени вели себя беспокойно, то ли встревожены, то ли напуганы чем-то…
— Как ты определил это?
— Озирались, будто чего-то боятся. Перестали пастись.
— Может быть, комары не дали им покоя?
— Вряд ли… — Бетукэ пожал плечами. — Тут что-то другое.
— Возможно, зверь какой-нибудь их вспугнул?
Бетукэ промолчал. Что скажешь, коли ничего опасного не заметил?
Тут Апанас спросил:
— Ну-ка, вспомни, может, на что-нибудь обратил внимание, Бэту? — Он иногда сокращенно называл так Бетукэ.
— Нет, больше ничего не заметил, ака Апанас.
— Случайно не видел волчьих следов? — Глаза Апанаса блеснули. Беспечность пастуха ему не понравилась.
— Волчьих?! Кругом кусты да деревья. Все вокруг покрыто зеленью, не заметишь и самого волка, не говоря уже о его следах. Ты шутишь, что ли, Апанас? — усмехнулся Бетукэ.
Апанас сплюнул сквозь зубы, поймал другого верхового оленя и, подойдя к Бетукэ, проронил:
— Однако сам поеду на поиски, пока не поздно.
В его голове вертелись мысли: «Я ему, этому сосунку, все время твердил, чтобы учился по оленьим повадкам и следам узнавать их поведение, все ли олени на месте, не откололась ли часть… Все советовал, чтобы запомнил приметных оленей, по которым определять, все ли олени. А он не понимает, тугодум несчастный…»
Про себя решил, что повременит с охотой день-два…
Бетукэ хотел было сказать, что сейчас попьет чаю и поедет следом, чтобы помочь найти оленя, но Апанас велел ему отдыхать.
Мойто, еще накануне почуяв намерение Апанаса ехать на охоту, теперь, виляя пушистым хвостом внимательно следил за хозяином.
* * *
Апанас быстро оседлал оленя. Бетукэ видел, как уехал Апанас. Как бы там ни было, он почувствовал недовольство Апанаса. Выходит, в пропаже верхового оленя винят Бетукэ… Его вдруг будто каленым железом пронзило. Он осознал свою оплошность. Ведь наткнулся же в одном месте, на песчаном берегу речушки, на свежие медвежьи следы. И об этом не поведал сородичу. Правда, особого значения следам медвежьим утром не придал. Сколько раз приходилось видеть следы зверя, а иной раз сталкиваться с самим владыкой тайги лицом к лицу. Ничего опасного и тогда не случалось, как-то все обходилось. Когда не дразнишь абага[164], зверь он вполне мирный. Но тут олень пропал. Это неспроста. Бетукэ понял свою вину.
Он отвязал верхового оленя, вскочил в седло и спешно выехал вслед за Апанасом.
«Куда мог пропасть Буюкэн? Никогда такого раньше не случалось», — Бетукэ корил себя за то, что не заметил пропажу верхового оленя Апанаса. — Все это странно», — думает Бетукэ, понукая ногами учага. Теперь он зорко смотрит по сторонам.
Буюкэн был самым крупным среди оленей. Его мать — важенка-сокжой, тоже была приметной. Она понесла детеныша от домашнего самца Гелтани. Несколько лет назад, ранней осенью, она ушла с «отколом» и пропала. Долго искали оленей люди, но все понапрасну. Пропала дойная важенка, богатая на молоко. Для кочевых ламутов это большая потеря. Люди думали, что важенка стала добычей волков, следовавших от кочевья к кочевью за оленьим стадом. Только в середине зимы обнаружились отколовшиеся олени. И то случайно. Среди них была и дойная важенка, уже стельная, чему больше всего обрадовались ламуты. С оленями находился дикарь — самец, тощий, одни кости. Его отпугнули от стада. «Пусть уходит, он нам помог», — сказал тогда Тонмэй. У самца не было сил, чтобы убежать от людей. Остался он, одинокий и печальный, на том же пастбище, откуда люди забрали свой откол… Выжил ли он или стал добычей волков, — знают только молчаливые горы.
…Важенка отелилась раньше всех. Олененок был серой масти, рос быстро. Тонмэй лелеял его. Когда бычку исполнилось два года, его не стали кастрировать. Решили держать в качестве корбэ — самца. Не прошло и года после этого, как он проявил себя достойно. Он был неутомим как производитель. Хорошо и заметно пошло его потомство. Появились в скором времени новые самцы, не уступающие ему в силе и выносливости. Тонмэй уступил просьбе старшего сына, и Буюкэна кастрировали. Апанас сам обучил его верховой езде. Правда, не сразу тот стал ручным. Давал себя знать его дикий нрав. Апанас тоже проявил свой характер и не отступил. Сердцем чуял, что из этого быка непременно выйдет завидный верховой олень. И не обманулся в своих ожиданиях. Буюкэн стал сильным и выносливым учагом. С тех пор Апанас ездил на нем на охоту.
Добрый олень для охотника как дар божий. С таким оленем даже дальние кочевки — не расстояние. Легко тащит на себе ездока на гору. Человек без особых усилий настигает свою добычу и никогда на ночь не остается под открытым небом. Не зря Буюкэна жалеет теперь Апанас. Есть отчего тревожиться его сердцу. Обо всем этом думает он, всматриваясь в оленьи следы на песчаных плесах и поглядывая на ягельные горные склоны. Весь поглощенный поисками оленя, человек ни о чем другом не помышлял. А зря… Знающий себе цену Апанас позабыл о скрытой опасности тайги. Пусть даже на малое время. Но и его достаточно, чтобы таежные дебри проявили свое коварство.
Беда навалилась нежданно. Молодой олень, на котором он ехал, громко фыркнул, рванулся в сторону и был таков. Апанас не понял, что произошло, и свалился на землю. Не успел он опомниться и встать на ноги, как тут же услышал над собой рык. И тут же с ужасом увидел, как когтистая медвежья лапа падает ему на лицо. Человек отчаянно закричал и, защищаясь, перевернулся на живот, изо всех сил втянув голову в плечи. «Пропал… Как нелепо и просто», — в последний миг успел подумать он…
* * *
Едва Апанас скрылся из глаз за ближней сопкой, Бетукэ, чувствуя свою вину, поехал следом. Ему вспомнилось, как ночью между кустами ерника он увидел дымящийся медвежий помет. Судя по всему, зверь находился неподалеку. Обо всем этом он просто не успел рассказать Апанасу. Хотел поведать об увиденном, не торопясь, степенно. Зачем ему о могучем владыке спешно рассказывать, будто увидел росомаху?.. Тут уважение и почтение надобны к хозяину тайги. Апанас, как назло, не стал задерживаться и сразу поехал на поиски отколовшегося учага. Кто знает, возможно, Буюкэн стал жертвой медведя. Но он, Бетукэ, этим утром ничего подозрительного в самом деле не заметил. Тревожась за сородича, даже не попив чаю, лишь прихватив бердан, теперь он спешил за Апанасом. Надеясь догнать его, он торопливо понукал и без того ходко шедшего учага…
Он подоспел вовремя. Еще издали заметил, как в чащобе промелькнула крупная тень. «Это он… точно он!» — Бетукэ показалось, что зверь подкрадывается к нему. Он стал еще сильнее понукать оленя. За чащей начиналось редколесье. Быстрее бы до него добраться… И вдруг впереди одновременно с медвежьим ревом прозвучал отчаянный крик, разорвав застоявшийся летний воздух. Бетукэ похолодел от страха. Теперь все его мысли об одном Апанасе. Как помочь ему? Как спасти его? Ничего не видно, кругом деревья. В это время чуть стороной пробежал верховой олень без седока. Сомнений не осталось, зверь напал на человека. Бетукэ показалось, что прошла целая вечность с того момента, когда раздались медвежий рык и крик человека. Но на самом деле все произошло внезапно и стремительно. Он соскочил с оленя и изо всей мочи заорал: «Апана-ас!». Выхватил бердан, с силой дернув затвор, загнал в ствол патрон, затем двинул затвор вперед и, направив дуло поверх деревьев, спустил курок. Гром выстрела эхом покатился над лесом и отозвался в горах. Бетукэ, не переставая кричать и ничего не замечая перед глазами, стал пробираться вперед. Едва пройдя с десяток шагов, увидел человека, ничком лежащего между кустами на земле. Он вздрогнул и остановился, словно вкопанный. И тут же, опомнившись, бросился к человеку. Рывком перевернул на спину размякшее тело Апанаса. Он был весь в крови. От него исходило слабеющее тепло. Значит, живой. Радость жаром окатила Бетукэ. «Апанас, дорогой… Очнись, открой глаза…» — повторял он, нагнувшись над растерзанным сородичем. Быстро оглянулся вокруг. Выдернул клок мха и влажной стороной положил на лоб Апанаса. «Подожди, друг, я мигом!» — он, нарочно выговаривая слова громко, рванулся в сторону тальниковых прутьев, выросших среди леса. Тальники без воды не растут. Должна быть вода. И точно, между кочками блестели неглубокие лужицы. Бэтукэ сунул в воду большой клок мха. Мох, впитав воду, мигом отяжелел. Апанас по-прежнему не подавал признаков жизни. Только комары кишели над ним. Бетукэ принялся выжимать воду из мха прямо на лицо сородича. Апанас едва слышно простонал. Тогда парень нарвал и смочил еще мха, вернувшись, бережно приподнял голову Апанаса, положил на свое бедро и, чуть промокнув запекшиеся губы, стал лить воду тому в рот. Сколько времени прошло? Бетукэ разжег костер. Когда пламя заиграло, обложил его мхом. Получился дымокур. Наконец Апанас открыл глаза. Но вскоре снова впал в забытье. «Дух Гольца Тонмэя! Пожалей детей Апанаса. Они не выживут без него. Верни жизнь Апанасу, не дай ему умереть, прошу тебя…» — молил Бетукэ, всматриваясь в ягельный склон горы, будто там затаился кровожадный зверь. «Ты почему вдруг сорвался на нас, абага? Чем мы, бедные ламуты, провинились перед тобой?»

Глава одиннадцатая. Тайахсыт

Путники подъехали к становью к вечеру. Сородичи с ликованием встретили возвращение Тонмэя и его сыновей из поездки к якутам. Давно их ждут. Они наконец-то приехали. Без них чувствовали себя неуютно. Тонмэй не успел расспросить у матери Нелтэк, как жили они в их отсутствие. Сородичи один за другим поспешили к чора-дю Тонмэя. Каждый подходил и степенно здоровался за руку с Тонмэем. Радужная улыбка не сходила с загорелых лиц сородичей. Ламуты отличаются светлой кожей лица. Летний воздух и солнечная жара оставляют на их лицах заметные свои следы, потому теперь они выглядят смуглыми.
— Как съездили? Все ли было благополучно в пути? — допытывался Дэгэлэн Дэги, когда все наконец расселись.
— Благодаря благопожеланию Духа Гольца Тонмэя, наша поездка сложилась благополучно, — отвечает Тонмэй. Он первым делом раскурил трубку и пустил ее по кругу. Первым, кому протянул исходящую желанным дымком трубку, был Дэгэлэн Дэги. И по преклонному возрасту он удостоился чести первым затянуться сладостным табачным дымком, и по житейской мудрости. Кроме того, Тонмэй не забывает доброту старика, когда тот одарил его, Тонмэя, пускай небольшой, но такой желанной щепоткой табака в прошлую монтэлсэ (раннюю осень).
Сладостный табачный дымок медленно плыл по чора-дю. Ламуты втягивали его ноздрями. Каждый, как только трубка доходила до него, с упоением закрывал глаза и глубоко затягивался. По неписаному кодексу таежной кочевой жизни они не позволяли себе лишних затяжек. Все должно быть по чести. Ламуты, знающие тяготы суровой жизни, по своей сути честные люди. Это их отличительная черта, которую у них не отнимешь.
Пока курили, в чуме стало тихо.
Тонмэй доволен тем, что подарил сородичам пусть небольшой, но вожделенный миг. Он понимал, что сородичи с нетерпением ждали его возвращения. Знали и верили, что без табака он не вернется.
— Как встретили вас якуты? — спросил Дэгэлэн Дэги.
— Якуты — щедрые люди. Я думаю, нам надо с ними почаще встречаться, — тихо, но четко говорит Тонмэй, слегка скользнув взглядом по сыновьям, словно ища у них поддержки.
— Неужели забыли, кто первым пожил у якутов? — смеясь беззубым ртом, воскликнул старик Дэгэлэн Дэги.
— Знаем, знаем… — оживленно загудели все. Это была нестареющая тема для веселья. Родичи любили подшучивать над безобидным стариком. Тот охотно позволял им делать это.
Лицо Тонмэя расплылось в широкой улыбке.
— Сколько прошло времени, как ты вернулся от якутов? — спросил он.
— Сам не помню.
— Давеча купец Тарагай Мэхээлэ шутя или всерьез помянул о том, что в селении Улахан Муруна жил какой-то тунгус. Потом этот тунгус исчез. Искали его, да того и след простыл. Вскоре одна якутка родила ребенка. Будто бы от того тунгуса. Правда, сама женщина об этом не говорила, это якуты сами такие догадки строили. У меня допытывался Тарагай Мэхээлэ, дескать, не ваш ли сородич постарался осчастливить якутов? Я ему ответил, что мы об этом тунгусе ничего не знаем и не слышали…
Все повернулись к Дэгэлэн Дэги. А тот вдруг заартачился:
— Чего уставились на меня?! Я тоже, как и вы, ничего не знаю…
— Никто ж на тебя пальцем не указывает, дед. Не серчай на нас, — сказал кто-то.
Старик повернулся к Тонмэю с вопросом:
— А как поживают якуты, у которых вы погостили?
— Они хорошо и дружно живут. Как мы, не кочуют. Живут в намазанных глиной и коровьим пометом избах, — ответил Тонмэй.
— А тебе, Гулуни, что там приглянулось? — спросил Дэгэлэн Дэги.
Ламуты, подмигивая друг другу, игриво улыбались, глядя на старика, мол, отвлекает всех от щекотливого вопроса.
— Якутов я не видел. Отец с Нэргэтом и Илкэни съездили к ним. Я с оленями остался у костра.
— Дельно говоришь. Как оленей оставишь без присмотра на новом месте? Жалко, однако, что не глянул на якуток, — голос у Дэгэлэн Дэги вполне серьезный. Все дружно захохотали.
— А ты, Дэги, не спрячешься за словами, уж больно словоохотливым стал. Лучше скажи, когда зимовал у якутов, неужто не заглядывался на их женщин? Только скажи честно. — Добродушно улыбается Тонмэй.
— Тогда я был молод, еще не ведал, что такое женщина. Смотрел, конечно, куда же дену свои глаза-то? — старик за словом в карман не лезет, потому отвечает прямо.
Тонмэй повернулся к сыновьям:
— Чего молчите? Расскажите сородичам о своих впечатлениях.
Нэргэт глянул на Илкэни, словно прося, мол, начни ты. Илкэни опустил глаза. Тогда Нэргэт сказал:
— Певучие люди. В самом деле, хорошо поют…
— Подоспели к их веселью. Ысыах называется их праздник, — добавил Тонмэй, почувствовав, как сложно сыну рассказать об увиденном.
— Теперь ты, Илкэни, добавь что-нибудь, — отец обратился к младшему сыну.
— Нэргэт там поборолся, — сказал Илкэни.
Нэргэт покраснел. Ламуты с любопытством посмотрели на него.
— О, это интересно… И как же поборолся наш силач?
— Не дали побороться. Нэргэт поднял того парня и собирался бросить, но тойон остановил борьбу, — рассказал Илкэни.
— Зато братишка Илкэни оказался быстрее всех, — сказал Нэргэт.
— Ох молодец! — разом сказали все.
— Илэкни у нас быстрый и ловкий, как молодой олень, — добавил кто-то.
— Что-то Апанаса не вижу… — Тонмэй взглянул на мать Нелтэк, потом посмотрел на понурившихся сородичей. У него екнуло сердце. Это не к добру. То-то с самого начала не видно было Апанаса. Однако с ним что-то недоброе случилось. Он бы первым их встретил…
Тут Дэгэлэн Дэги вздохнул и говорит:
— В твое отсутствие, Тонмэй, у нас случилась беда…
У Тонмэя сердце едва не остановилось. А душа опустилась до пяток ног.
— Что произошло с Апанасом? — хрипло спросил он.
— Абага на него… — только начал было Дэгэлэн Дэги, но Тонмэй перебил его:
— Опять абага?! Что за проклятие… За что?!
Тонмэй вспомнил деда, погибшего от злого зверя.
— Сын мой, Тонмэй, не падай духом… Да, напал на него абага… Но Апанас жив… — будто оправдываясь, проговорил старик.
— Дедушка Дэгэлэни его вылечил… — сказал кто-то.
Тонмэй благодарно взглянул на дедушку Дэгэлэн Дэги.
— Мы привезли немного муки, заварного чая. Завтра утром каждый получит свою долю. А пока поделюсь с вами табаком. Гулуни, занеси-ка мой асву, — попросил Тонмэй сына. Сородичи оживленно задвигались. У всех заблестели глаза.
Гулуни занес тугой асву — кожаную сумку, сшитую из выделанных оленьих лбов мехом наружу. Эту сумку ему сшила Эку в первый год семейной жизни. С тех пор выпало и растаяло много снега, родились, выросли дети, а с асву Тонмэй не расстается. В нем хранятся все его личные вещи. На этот раз в асву аккуратно сложил листовой табак. Асву не промокнет при любом дожде. А у ламутов ничего нет дороже табака.
Каждому бережно раздал табачные листы и сказал:
— Сами понимаете, как дорог нам табак. Трудно достается. Еще неизвестно, когда еще подвернется случай, чтобы съездить к якутам. Поэтому бережно храните свою долю.
Ламуты закивали головами и потянулись к уркэпэну — дверному пологу.
* * *
Апанас знал, что отец непременно навестит его. Он еще слаб. Негоже ему встречать отца лежа. Собрался изо всех сил, поднялся с постели. Жена, как ребенка, переодела его. После этого раздула огонь в очаге. Повесила над занимающимся пламенем старый-старый медный чайник. На горячих плоских камнях с краю очага стоял закопченный до черноты котел с бульоном и куском вареного мяса.
Распахивается полог илуму-чума. Заходит отец. Подошел к сыну, подал руку. За отцом следовали братья Гулуни, Нэргэт и Илкэни. Все расселись на оленьих шкурах.
Апанас оживился. Жена положила перед родичами плоский стол. На деревянном подносе подала вареное мясо, баранину. Нет ничего вкуснее, чем мясо снежного уямкана.
— Хорошо живете. Мы сами мясо уямкана давно не ели, даже забыли его вкус, — краем обветренных губ улыбнулся Тонмэй.
— Это Бетукэ на днях добыл, — тихо отзывается Апанас. Жена мелко нарезала мяса на деревянной дощечке и стала кормить мужа. Апанас ел с аппетитом.
Отец не стал расспрашивать, как все произошло. Всему свое время. Сперва пускай старший Апанас твердо встанет на ноги. Потом сам расскажет. Спросил только:
— Как ты сумел остаться в живых, Апанас?
— Если бы не Бетукэ, абага разодрал бы меня в клочья.
— Не говори так, а то накличешь новую беду, — откликнулся отец. — Больше ничего не говори, силы не трать. Мы пойдем, отдыхай. — Тонмэй слегка коснулся плеча сына. Братья последовали примеру отца.
— Вот вам обоим немного табака. Курите экономно, — Тонмэй подал сыну небольшой сверток и вышел из чума. Сыновья, оглядываясь на Апанаса, тоже вышли.
Апанас с женой переглянулись.
Впервые за все время болезни у Апанаса блеснули глаза. Жена на скорую руку острым ножом на идуки[165] нарезала лист табака и набила трубку. Лучинку сунула к горящим углям, поднесла язычок пламени к трубке и затянулась. После отерла чубук и подала дымящуюся трубку мужу…
* * *
Все мысли Тонмэя вертелись вокруг нападения медведя на Апанаса. Ясно одно: это неспроста. Неужели это рок? Ведь прошла целая вечность с того случая, когда абага убил его деда. Отец его, отважный таежник Ичээни, тогда был молод. Много сил и времени потратил он в погоне за хищным зверем. Долго длился тот поединок. Оба были достойные соперники. Медведь матерый и хитрый зверь, в нем, в человеке, признал силу и отвагу, потому не решился на поединок с ним. Пока не решился.
В его больной башке затаились зловещие думы о мести. Зверь не терпит, когда двуногий бросает ему открытый вызов. Отступая от схватки насмерть, задним умом настраивается на месть. Рано или поздно придет его время для расправы.
Мир по-медвежьи устроен таким образом, чтобы в лесной глухомани был один хозяин, который будет хозяйничать беспредельно, сокрушая на таежной тропе всех соперников, включая двуногого.
Тонмэй помнит, как завершился тот поединок. Тогда победу одержал отец. Ему помогла великая тайная сила Духа Гольца Тонмэя. Медведь сам угодил в ловушку. Так было угодно Духу Гольца Тонмэя. Охотник мог добить своего врага, ибо он умертвил его отца. Но негоже добивать беззащитного. Пусть ходит. Матерый убийца покинул тогда свои владения в окрестностях Гольца Тонмэя.
В мире многое повторяется. Век жизни охотника и медведя короток. А месть медведя не растворяется в воздухе. Странным образом она передается от одного медвежьего поколения другому, чтобы однажды, улучив момент, растерзать двуногого, этого вечного врага, опасного и непримиримого.
А человек, в отличие от зверя, отходчив и миролюбив. Тонмэй не помнит отца, преследующим зверя по пятам. Отец не устраивал облавы на зверя. Хоть и чувствовал свое превосходство над ним.
Правда, после той погони ламуты долго жили, не опасаясь медведей. Звери не появлялись. Тайга обширна, может, поэтому их пути-дороги не пересекались. Хоть зверь и ходит по буреломам, по речным водоемам, по чащам тополей, где растут черная и красная смородина — лакомки и для человека и для медведя, а пути-дороги странным образом не пересекались. К счастью ламутов…
* * *
Ламуты даже к медвежьим следам относились весьма почтительно.
Случай с Апанасом напомнил о живучести медвежьей мести. Все помнили, насколько коварна эта месть. Напал он не на кого-нибудь другого из ламутов, а на Апанаса, внука старца Ичээни.
Тонмэй понял, по-прежнему абага имеет зуб на его народ. Перед ним встала дилемма: как быть? Или довериться судьбе, или принять вызов. Какой путь верен из этих двух? Какое решение принять?
Всю ночь Тонмэй ворочался в постели. Сна не было. Преодолели нелегкий долгий путь. Без больших приключений добрались до стойбища. Оставалось только хорошо отдохнуть, предавшись крепкому сну. Но какой сон после того, как едва не погиб сын Апанас.
Тонмэй, кроме всего прочего, был еще в силе, как мужчина.
Он во время долгого кочевья ночами, бывало, тосковал по жене Эку. А вот вернувшись, лежа в одной теплой мягкой постели с Эку, даже пальцем не коснулся жаркого тела жены.
Он думал о жизни сородичей. Как же быть с этим хищным зверем? Он же бродит где-то рядом, живой и невредимый, прислушиваясь к людскому говору. Или где-то затаился в тени густых стлаников.
Отец его, уже постаревший, говаривал ему, чтобы он с медведем мирно жил в тайге. Он, бывало, в мыслях оставался при своем мнении, но никогда не оспаривал отцовские слова. Так жили в согласии до самой кончины отца.
Теперь-то кто подскажет ему верную мысль? Может быть, Дэгэлэн Дэги? В последнее время старик сильно сдал. Или Митэкэ? Они же свояки, в конце концов.
А что думают сыновья? Они выросли в самостоятельных мужей, способных принимать решения.
Надо держать совет с ними. Выслушает каждого, потом придет и сам к какому-то решению.
Таков итог его ночных раздумий. Тонмэй всем телом потянулся до хруста костей, успокоился и мгновенно уснул.
* * *
Наутро сородичи не заставили себя долго ждать. Каждый пришел с кожаной сумкой. Знали, что сегодня их день. Щедрый Тонмэй распределит между ними то, что выторговал у якутов.
Сами по своей воле не подошли бы, такая бесцеремонность у них не принята. К их радости, Тонмэй вчера вечером сам велел им прийти с утра пораньше.
День солнечный, потому не стали заглядывать в чора-дю.
Тонмэй с сыновьями вышел к ним. Как всегда, началась непринужденная беседа. Каждый рассказывал о своем.
В самый разгар обмена новостями всех поверг в изумление неожиданный писк щенка. Ламуты вначале растерянно переглянулись, потом стали озираться вокруг. Между тем писк перешел в щенячий плач. Илкэни выхватил кожаный мешок, развязал его края и, приговаривая «унюн-унюн!», вынул черного щенка, прижал к груди и проговорил:
— Эне, качиканду окэн бисни-гу?[166]
Мать покопалась в углу, вытащила небольшой сэлэмкэн[167] с оленьим молоком, у нее в руках оказалась старая деревянная тарелка. Налила туда молока, приговаривая: «Булбадин-ка этэн»[168], и поставила на землю. Илкэни опустил щенка. Щенок принялся лакать молоко.
Мать сказала: «Алатли, мов бэвдэк, тодэдин-кэ онут-та».[169]
Радость ламутов понятна. В кочевой жизни охотничья собака занимает важное место. Ламуты с большим трудом натаскивают щенка. К несчастью, собаки часто гибнут, поэтому каждый щенок ценится на вес золота, если не больше. Если бы они знали толк в золоте… А насчет взрослой охотничьей собаки и говорить не приходится. Желтый камень или собака? Собака для ламутов гораздо дороже. В золоте ничего ценного. А сильная и выносливая охотничья собака кормит и одевает весь род. А что золото для них? Ровным счетом ничего. Лишь камушек.
— Где вы его взяли? — воскликнул старик Дэгэлэн Дэги.
— У якутов.
— И как дорого купили щенка?
— Даром, — ответил Тонмэй.
— Как даром?! Не может быть! Ни разу не слышал, чтобы кто-то щенка давал задарма! — встрепенулся старик.
— Зато мы видели такого якута. Даже познакомились с ним.
— Эко диво! Все равно моя маленькая голова не может этого вместить. — Дэгэлэн Дэги покачал головой.
— Один молодой якут подарил щенка Нэргэту. — Тонмэй краток.
— Просто так, что ли? Как это произошло?
— Догнал нас верхом на лошади и подарил его.
Все ламуты были удивлены. Такую ценность подарить!
— Даже ни о чем не намекнул?
— Ни о чем… Мы предлагали кое-что, наотрез отказался.
— В первый раз слышу такое! — воскликнул кто-то, все еще не веря. — В своем ли уме был тот якут?
Тонмэй молча задымил трубкой. Только тут ламуты разом, как по команде, приумолкли. Табачный дым щекочет им ноздри, сами жадно вдыхают воздух. Тонмэй протянул трубку Дэгэлэн Дэги. Тот затянулся и передал соседу. Трубка пошла по кругу.
— Не удивляйтесь, ведь и я сам, и вот эти, — Тонмэй кивнул на сыновей, — сами такого подарка не ожидали. Думаю, Дух Гольца Тонмэя нам не простит, если мы не отблагодарим якута за этот щедрый дар.
— Скажи, сын мой Тонмэй, а тот якут пожилой или как? — Дэгэлэн Дэги закрыл глаза, чтобы не пропустить мимо ушей ни одного слова Тонмэя.
— Он молод. Однако старше Нэргэта на год-два, но не больше, — откликнулся Тонмэй.
— Мне думается, что якут из богатой семьи…
— Мы этого не знаем. Он сам говорил, что не богат.
— А что еще сказал о себе тот якут?
— Он, по его словам, пасет табун лошадей. Пока ехали туда, мы их видели. Это богатство купца Тарагай Мэхээлэ, а он у него в работниках, конюхом.
Дэгэлэн Дэги погладил свои редкие седые волосы и заметил:
— Богатый тяготеет к богатому, а бедный к бедному. Тот якут отнесся к вам по-человечески. В вас, однако, увидел родственных ему людей. Даря щенка, проявил уважение к вам. Душа моя чует, что он хороший человек.
— Мы тоже так думаем. Мы ему отплатим, независимо от того, выживет или не выживет щенок. Ламут иначе поступить не может.
Пока так говорили между собой ламуты, Илкэни возился со щенком. Он воодушевлен появлением в их жизни нового друга.
* * *
Илкэни теперь все время проводит со щенком. Прошло уже три месяца, как подарил его якут Маппый. Сам его кормит молоком и поит теплой водой. Щенок, как ребенок-карапуз, щенячьей душой привязался к Илкэни. Куда бы тот ни ходил, щенок ни на шаг не отстает от него.
В таежной жизни хлопот и забот непочатый край, время быстротечно. Дни и ночи стремительно сменяют друг друга. Это также отражается на щенке. Щенок растет, меняются к лучшему его повадки. Илкэни трехмесячного Тайахсыта водил за собой к оленям. Поначалу щенок побаивался их. На своих коротеньких ножках убегал прочь и прятался, когда олени приближались к нему. На своем щенячьем языке звал Илкэни. Тот выходил из гущи оленей и начинал громко звать: «Тайахсыт! Тайахсыт! Иди ко мне».
Щеночек взвизгивал, вздрагивая всем тельцом. Видно, ему так хочется, чтобы Илкэни вернулся к нему и забрал его. Но что-то друг не спешит к нему.
Такую игру Илкэни затевал каждый день.
Отец поощрял его. Он говорил сыну:
— Научи его, чтобы скорее привык к оленям. Плохо, когда собака гонится за оленями. У твоего, однако, иная душа, чем у наших щенков, которые родились в тайге, среди оленей. Пойми одно, у родителей твоего Тайахсыта тоже иная душа. Они никогда не видели живого оленя. Нужно приучить его к нашей жизни. Ты, как истинный ламут, поступаешь правильно, когда ведешь его за собой к оленям. Пускай привыкает к ним. Это для него со временем станет правилом жизни. Приручи его, сделай домашним, оленным. Все время общайся с ним. Собаки, преданнее его, потом не сыщешь. Запомни мои слова.
— Я так и делаю, ама. Он уже начинает понимать меня и откликается.
— Это хорошо. Научишь потом смело выходить на любого зверя.
— К этому буду его готовить, ама. Будь уверен, я его постараюсь натаскать, как следует.
— Поднатаскай и вырасти его послушным. Всеми путями учи доброте. Злая собака никогда не станет для тебя опорой. — Отец знал толк в собаках. Сколько у него было их, сильных и верных. Помнит поименно и вспоминает тепло о каждой из них. Жаль, что долго не живут они…
— Ама, я постараюсь сделать из него добрую собаку.
— Иногда охотничья собака умеет ходить на одного какого-то зверя. Бывает, проявляет интерес к уямканам, а к остальным зверям остается равнодушной. Счастье для ламута, если он научит свою собаку одинаково смело ходить на любого зверя.
— Тайахсыт станет сильной собакой. Вот увидишь, ама. — Илкэни берет на руки щенка и прижимает к груди.
— Посмотрим, как распорядится жизнь, — улыбнулся отец. — Мы все живем так, как подскажет Дух Гольца Тонмэя.
* * *
Все меняется вокруг. Утренние заморозки неприветливы, дышат холодом. У водоемов кружева прозрачных льдинок. Но как только бледно-оранжевое солнце поднимается, утренние капризы природы тают. До полудня благодатная пора, будто не было никогда комариного гула, не кишели роем оводы, не изнуряла жара. Настали лучшие дни для всего живого. Олени быстро набирают силу. Уямканы в горах становятся более доступными. Ламуты, особенно женщины и дети, старательно собирают дикоросы: ягоды, орехи, травы. Все это едят не сразу, откладывают впрок. Их черед настанет поздней осенью и в зимнее время. Важенки набирают вес, молока у них становится больше. Пусть ненадолго, но истинное блаженство испытывают ламутские семьи в эту пору. Дети пухленькие, круглолицые, щекастые, резвятся без устали.
Вековые леса наряжаются, кое-где сохраняют зеленый наряд, примеряют золотистую бахрому. Стремительно грядет долгожданная осень. Осенний воздух намного гуще, чем летом. Это отражается на ликах суровых горных вершин. Они обретают больше темных оттенков.
Илкэни по душе золотая осенняя пора. Он много лазит по горам. Иногда удается из лука подстрелить уямкана. Они умеют грациозно убегать от человека. Илкэни и не гоняется теперь за ними. За ним по пятам карабкается на горные выступы его любимец Тайахсыт. Он еще мал, быстро устает. Илкэни не берет его на руки. Пусть сам учится выдержке и набирается сил. Это ему потом пригодится. На горной лужайке подкармливает щенка. Он брал с собой еду для Тайахсыта.
В низине, где тополиные и тальниковые рощи, Тайахсыт гонится за стаями куропаток. Они, кажется, над ним издеваются. Вылетев стаей, низко кружатся над щенком. Иной раз увяжется за зайцами. Его тявканье слышится издалека. Илкэни на приличном расстоянии следует за ним. За щенком, как за ребенком, глаз да глаз нужен.
Однажды щенок потерялся. Илкэни испугался не на шутку. Щенку чуть больше трех месяцев. Немудрено ему заблудиться… Илкэни бегал по рощам, подзывая щенка. Все тщетно.
Илкэни развел костер на берегу речки. Отсюда обзор хороший. Дым от костра завис на водой. И вдруг из-за густых кустов на галечные камни выкатился маленький Тайахсыт, весь мокрый, усталый. Подбежал к Илкэни. По глазкам видно, как он рад, что нашел хозяина, шумно дышит, вывалив небольшой розовый язычок.
— Где ты пропадал, Тайахсыт? — спросил Илкэни, наклоняясь к щенку.
Умел бы говорить Тайахсыт, то рассказал бы, как гонялся за куропачьим семейством. Не заметил, как оказался далеко. К его счастью, почуял запах дыма и, забыв усталость, побежал к Илкэни…

Глава двенадцатая. Таинственные следы

Однажды Илкэни и Бетукэ верхом на оленях возвращались с охоты. Ехали вдоль небольшой горной речки Ясчан.
— Ты проезжай. Я скоро догоню, — говорит Бетукэ.
Илкэни поехал медленно, поджидая Бетукэ, и вдруг на песчаном берегу наткнулся на следы человека. Илкэни остановил оленя и спрыгнул на землю, изучая следы. Неизвестный мог пройти тут позавчера, вчера, может, и сегодня утром.
— Откуда мог появиться этот человек? — пробормотал Илкэни, почесывая затылок.
— Кто его знает, — отозвался Бетукэ, подходя сзади.
— Как думаешь, кто бы это мог быть? И почему он шел босиком? — Илкэни обернулся к другу.
— Может, торбаза специально снял на камнях, чтобы не стерлись подошвы, — предположил Бетукэ.
— Ты тут, пожалуй, прав, Бетукэ. Ведь и мы сами иногда так поступаем.
— Идти по камням босиком тяжело, — улыбнулся Бетукэ.
— Приходится терпеть. Ты же сам знаешь, как в детстве все лето босиком ходили.
— Следы-то какие большие. Видишь, намного больше моих. — Бетукэ пропустил мимо ушей слова друга, а сам наступил на сырой песок рядом со странным следом. Те следы оказались шире и длиннее, чем у Бетукэ.
— Вижу. Они принадлежат крупному человеку, — согласился Илкэни.
— Может быть, он какой-нибудь аринка?[170] — Бетукэ на всякий случай оглянулся по сторонам. Мало ли что, таежная глухомань непредсказуема. Возможно, он из чащобы уже следит за ними.
— Всякое может быть. Давай-ка уедем поскорее отсюда… Что-то мне тут не нравится. — Илкэни, не дожидаясь ответа друга, зашагал прочь, ведя за собой верхового оленя. Бетукэ торопливо последовал за ним.
— Илкэни, что будем делать, если встретим вдруг того, кто наследил? — спросил Бетукэ.
— Что делать? Поздороваемся сначала, — не поворачиваясь, на ходу бросил Илкэни. — Однако ты испугался?
— Боязно, не скрою, — признается Бетукэ.
Илкэни рассмеялся.
— Что бояться этих следов? Коли человек прошел, сначала попытаемся узнать, кто он такой, откуда и куда идет? Не опасайся, Бетукэ. Ты же отчаянный парень, спас Апанасу жизнь. Помнишь?
— Как-то все таинственно. Неизвестность меня смущает… — Бетукэ была приятна похвала друга. — Я предпочитаю открытую встречу хоть с кем.
— Однако ты прав. — Илкэни остановил оленя и спрыгнул на землю.
— Зря мы поторопились. Надо было вокруг Ясчана походить и все обследовать. Следы потянулись оттуда, — повернув голову назад, проговорил Илкэни.
— Хочешь вернуться? — спросил Бетукэ.
— Да.
— Зачем, Илкэни?! — Глаза Бетуки расширились. Чего-чего, а такой опрометчивости он не ожидал от друга. — А тебе не боязно?
— Коли всего бояться, то зачем ездить на охоту? Сидел бы в илуму, где тихо и тепло, — азартно кинул Илкэни.
— Но не будет ли это опрометчиво? — Бетукэ рассудительно отреагировал на слова Илкэни.
— Возможно, я ошибаюсь. Но уж очень хочется узнать, чьи это следы. Неопределенность в любом деле всегда томительна. — Илкэни снова обернулся назад. — Я тут останусь, а ты езжай домой.
— Поедем домой и расскажем все твоему отцу. Он решит, как быть дальше. А твой легкомысленный поступок. он бы не одобрил.
Илкэни ответил не сразу.
— Однако ты прав, — наконец сказал он. — Поехали домой.
* * *
Илкэни вошел в чора-дю, скинул легкую тужурку, подсел к столу, где мать успела разложить еду: копченое мясо, немного молока и кружку чая.
Отец полулежал на оленьей шкуре и ждал, пока заговорит Илкэни. «Рассудительным растет. Не суетится, как листья бургавли — тополя на ветру», — думал он, наблюдая за сыном.
Илкэни запивал чаем кусочки сорча[171]. Поев, отошел от стола. Нелтэк убрала кружку и стол.
— Что случилось, Илкэни? Мне показалось, ты чем-то сильно взволнован. Сам на себя не похож, — заговорил отец.
— Ама, возвращаясь с охоты, на речке Ясчан мы увидели следы человека.
— Возможно, кто-то из наших оставил там свои следы, — предположил отец.
— Нет, ама, следы очень большие. По сырому песку неизвестный человек прошел босиком.
— Не перепутали ли со следами абага?
— Нет-нет, невозможно перепутать.
Тонмэй заволновался и сел.
— А куда пошли эти следы?
— В сторону яса[172].
— А вы не пытались идти по этим следам?
— Я хотел выяснить, чьи эти следы. Но меня отговорил Бетукэ. Мол, надо посоветоваться с тобой, ама.
— Бетукэ правильно не пустил тебя. Может, угодил бы в лапы аринки.
— О, как страшно-то, — испуганно воскликнула сестра Нелтэк.
Мать кинула в огонь немного копченого жира. Она шептала слова благодарности Духу Гольца Тонмэя за то, что оградил от опасности ее сына.
* * *
Весть о необычных следах, обнаруженных на берегу, передавалась из чума в чум. Встревоженные ламуты переговаривались шепотом.
Сколько жили ламуты под сенью Гольца Тонмэя, не помнили таких больших следов. Много поколений ламутов кочевали по этим местам, но еще не было случая, чтобы посторонний захаживал на тропы их кочевий. Сородичей, живущих по соседству, знали каждого в лицо и поименно, как и то, когда и кто покинул этот мир и навсегда перекочевал в небесный мир предков.
К тому же истинный ламут никогда не сторонится людей. Он по природе своей общителен. Того, кто сторонится людей, ламуты в свой круг не пускают.
Ламуты с надеждой обратили взоры на Тонмэя. Только он, как они думали, даст мудрый совет.
Один за другим они потянулись к чора Тонмэя. День был солнечный. В чора не стали заходить. Расселись на траве у входа. Хозяин чора не заставил себя ждать. Подошли его сыновья Апанас, Нэргэт. Не пришел один старец Дэгэлэн Дэги. Жена подошла и села рядом с женщинами.
— Старик мой что-то захворал. Велел мне все выслушать и рассказать ему, — сказала она.
— Что с ним? Он еще крепок. Встанет на ноги? — спросил Тонмэй.
— Лечу травами. Я тоже надеюсь, что он выкарабкается, — согласилась Чимчэн, жена Дэгэлэн Дэги.
Тонмэй некоторое время сидел задумчиво. Весть о болезни старца Дэгэлэн Дэги его взволновала. Вспомнил про отца. После его ухода к предкам Дэгэлэн Дэги стал для Тонмэя опорой во многих делах таежной жизни. Дух Гольца поможет ему встать на ноги.
Тонмэй всех сородичей окинул взглядом.
— Слышали небось о том, что рассказали Бетукэ с Илкэном? Сам не видел, потому мне пока говорить не о чем. Скажу только одно: отныне будьте осмотрительны. Поодиночке без острой нужды не ходите в лес.
Женщины тихонько заохали:
— Это аринка однако. Подкрадется ночью и всех задушит, пока спим.
— Не суетитесь. Пока ничего не ясно. Нам надо сначала все выяснить, поэтому судачить будем потом, — твердо отчеканил Тонмэй.
— Темной ночью утащит кого-нибудь из женщин, — тихонько вздохнула жена Тонмэя Эку.
Тонмэй при людях никогда ничем не попрекал жену. Не возражал ей даже тогда, когда высказывала опрометчивые слова. Эку — мать его детей и честь семейного очага. Ему, ясное дело, не понравились слова жены. Но он их пропустил мимо ушей.
— Поодиночке никуда не ходите. За дровами или за водой ходите по двое. За детьми следите. Собак покуда держите свободно. Пускай бегают, в случае опасности хоть лаем предупредят нас, — таковы были наставления Тонмэя.
— Не говори так безрассудно, мать Нелтэк, беду накличешь ненароком, — тихо, но твердо осадил жену Тонмэй, когда сородичи разошлись. Мать Нелтэк выслушала слова мужа. Она согласна с тем, что сказал он.
…Настали для людей тяжелые дни страха. Каждый старый пень или трухлявое дерево мерещились им таинственным существом. Чувства обострялись в вечернее и ночное время. Страх гнал сон. В полудреме сородичи чутко прислушивались к каждому шороху в ночной тишине. Чудилось испуганному воображению, будто крадется к чора большой черный человек с ножом в руке.
Бетукэ по просьбе Тонмэя съездил к речке Ясчан. Илкэни тоже захотел поехать. Отец строго посмотрел на сына. Мол, тебе еще рано совать нос в такое дело. Бетукэ внимательно обшарил все вокруг. Больше следов не было нигде. Углубляться в лес не стал. Боязно все-таки.
Прошло еще несколько дней. Ламуты жили в томительном ожидании.
Однажды исчезла пестрая важенка Тонмэя. Она который год не телилась. Тонмэй решил ее заколоть на мясо в первый снег. Пусть, думал он, пока нагуляет еще жиру. Да вот не дождались желанного лакомства. Важенка исчезла. Поискали ее по всем распадкам и урочищам, но нет ни костей, ни следов. Будто испарилась или улетела куда-нибудь.
— Как мой Буюкэн пропал, так и эта запропастилась. Неужели мой Кяга слопал и ее? — задумчиво тер узкий лоб Апанас, вспоминая медведя, чуть было не задравшего его самого.
* * *
Наутро Тонмэй поймал двух верховых оленей. Оседлал одного, а второго, как запасного, повел за собой без седла.
Сородичи с надеждой проводили взглядами Тонмэя, пока он не скрылся за деревьями.
День выдался жаркий. Олени скучились на небольшой поляне рядом с илуму. Тяжко дыша, изнывали от жары.
Во второй половине дня солнце зашло за горы. Жара заметно ослабла. Изнуренные олени потянулись к речке на водопой.
Утолив жажду и немного постояв в воде, олени потянулись к листьям и травам. С утра из-за жары не паслись. Теперь вдоволь уминают зеленое разнотравье.
На невысокой горке, в некотором удалении, маячат Нэргэт и Илкэни. Отец велел, чтобы глаз не спускали с оленей.
Полакомившись зеленой листвой, олени потянулись к ягельным склонам. Парни последовали за ними.
— Нэргэт, что будем делать, если вдруг аринка нападет на оленей? — спросил Илкэни.
— Не знаю даже… Будем действовать по обстановке, — ответил Нэргэт.
— Как по обстановке? Говори яснее.
— Посмотрим, как себя поведет твой аринка. Погонись он за оленями, мы станем кричать и погоним на него наших учагов. Может, он испугается и убежит от нас.
— А если он сам попрет на нас, тогда что?
— Станем стрелять из лука, так, чтобы стрелы летели над ним.
— Значит, в него самого не стрелять?
— А зачем, не зная, кто он, стрелять в него? Возможно, он в бегах. Это же, однако, не зверь дикий.
— Ты умен, Нэргэт. Согласен с тобой. Как говорит наш отец: ко всему живому нужно проявлять доброту.
Нэргэт улыбнулся.
— При чем тут умен, не умен. Я просто дольше живу, чем ты, Илкэни. Не обижайся, но запомни мои слова.
Между тем солнце село за горную гряду. Потянуло вечерней прохладой. Молодые ламуты погнали оленей к илуму.
Оказывается, и отец вернулся только что. Он снимал седло со спины оленя. Обоих верховых оленей привязал к деревцу. Зашел в чора. Эку обрадовалась мужу. Проворно накрыла стол. Пока Тонмэй чаевничал, никто из сородичей не заглянул. Тонмэй ел долго. Эку ждала, что он скажет. Он глава не только их семьи, а и всего рода. Эку привыкла не донимать его вопросами. Он сам знает, когда поделиться новостями…
— Как олени? — спросил отец, когда в чора зашел Илкэни.
— Вдоволь попаслись. Мы за ними смотрели в оба.
— Это хорошо, — улыбнулся отец. — Как вели себя? Не беспокоились?
— Вели себя спокойно.
В это время зашла Нелтэк. Она принесла молоко. Улыбаясь, поделилась новостью:
— Вчера важенки мало молока дали, а сегодня вот, глядите… — Девушка показала, сколько надоила. Лицо отца посветлело. «Дочь сильно напоминает юную Эку…» — подумал он и глянул на мать детей. Эку шила зимние торбаза. Она знает, насколько обманчиво время. Когда солнечно, мало осадков, но вскоре вновь пойдут дожди. Не заметишь, как пройдут лето и осень, а там выпадет снег, налетят жгучие ветра. Пока тепло, надо успеть пошить меховую одежду. Молодые невестки еще далеки до ее умений выделывать камусы, оленьи и бараньи шкуры и шить из них зимние торбаза и меховые дохи. Стараются, но всему свое время. И они освоят это нелегкое ремесло. Такова женская доля.
Нелтэк, пока мать занята заготовкой материала для шитья, все заботы по дому взяла на себя. Мать довольна дочерью, но еще неизвестно, как сложится ее жизнь. Да и женихов пока не видно. Обо всем этом думает мать семьи, сидя за долгим шитьем.
— Важенки чуют руку женщины. Если она от души старается, то и они дают много молока. Олени, важенки и мы, ламуты, одно целое, — проговорила мать. — Нелтэк, налей-ка и мне чаю. Отведаю твоего чая с мужчинами.
Тонмэй улыбнулся, а Илкэни засмеялся, представив себя мужчиной вроде отца.
— Положи, Нелтэк, молоко в тени, чтоб остыло. К вечеру будет кээбэл, — сказала Эку.
Илкэни обрадовался, услышав про кээбэл.
— Как съездил, отец Нелтэк? — спросила Эку.
Тонмэй потер лицо ладонью и сказал:
— Я видел следы. В самом деле, какой-то большой человек ходил около речки Ясчан. Пытался ехать по его следам, но он будто специально их путал. Все кружил, словно нечем другим заняться.
— А что за человек, по-твоему?
— Не знаю. Надо бы его увидеть, чтобы понять, кто таков. Сегодня мне не удалось это сделать.
* * *
Прошло несколько дней. Ламуты постепенно успокоились. Да и олени больше не пропадали.
Тонмэй съездил к лабазу и привез запасенные им сухие березовые поленья. Пока стоят погожие дни, решил заняться заготовкой копыльев для упряжных саней. До осени тянуть нечего. Появятся и другие неотложные дела.
Поклажу бросил возле чора-дю. Пока ездил, жажда замучила, потому первым делом решил попить чаю.
— А где Илкэни? Почему не заходит? — спросила мать Нелтэк, наливая чай в кружку мужа.
— Я съездил на лабаз один. Илкэни с собой не брал. Он же остался дома… — Тонмэй удивленно поднял брови.
— Да, с утра был. Вместе же утром чаевничали. Больше его я не видела… — голос Эку чуть дрогнул. Она с тревогой глянула на мужа.
— Нелтэк, сбегай-ка к соседям и посмотри, нет ли там Илкэни, — попросил Тонмэй дочь.
Та мигом выскочила наружу.
Тонмэй поискал седло сына. Оно на месте. Значит, он не уехал. Если где-то рядом, то скоро вернется. Куда денется? Вот-вот заявится. У него не было привычки, чтобы, не предупредив, отлучаться куда-то. Всегда ставил в известность.
Вернулась запыхавшаяся Нелтэк.
— Обегала всех соседей. Илкэни нигде нет, — взволнованно выпалила она.
— Хорошо, Нелтэк. Еще рано беспокоиться. Может, он пошел на сопку полакомиться голубикой. Ты же сама знаешь, как он любит голубику.
Тонмэй почувствовал, как сжалось его сердце. Жена и дочь не должны заметить его волнения. Мысли вертелись вокруг следов таинственного существа. Тот, легко уносящий целого оленя, может легко задушить и человека. Тем более еще не окрепшего Илкэни. Тонмэй поспешил к сыновьям и объявил об исчезновении Илкэни. Те оседлали верховых оленей и выехали на поиски.
Обследовали все вокруг. Осмотрели склоны гор, проехали по берегам речки, пытаясь обнаружить следы Илкэни.
Тонмэй предостерег сыновей, чтобы не кричали, зовя брата, чтобы ненароком не вспугнуть неизвестного то ли аринку, то ли человека.
— Тот, явно нечеловек, коли не выходит с нами на контакт, — сказал сыновьям Тонмэй.
— Илкэни вернется. Он же не маленький, — Нэргэт говорит тихо, будто самому себе.
— Только странно, что никого не предупредил, — откликнулся Гулуни.
В стойбище вернулись к закату солнца.
Тонмэй вошел в чум, сел на шкуры, вынул трубку. Хотел покурить, но табак закончился… Повертел трубку, вздохнул и сунул ее за пазуху в потайной карман.
Эку поглядывает на мужа в ожидании вестей.
— Ездили далеко. Никаких следов, ничего… — проронил Тонмэй, берясь за кружку с чаем.
К вареному мясу даже не притронулся. Какая может быть еда, когда сын пропал?
В чора зашли старшие сыновья. Раньше они заходили шумно, наполняя разговорами всю чора-дю. А сегодня мрачные, непривычно молчаливые. Ни о чем не говорят. Молча сидят. Каждый думает про Илкэни.
— Ама, что будем делать? — спросил наконец Нэргэт.
— Пока ничего страшного не случилось. Будем ждать, — спокойно отозвался Тонмэй. Он видел, как глубоко опечалены сыновья. Не стал травить их всякими догадками.
— То-то Илкэни часто говорил про неизвестного. И допытывался, как бы я поступил при встрече с ним, — с грустью сказал Нэргэт, вспоминая младшего брата…
Тонмэй тихо засмеялся. От того, что отец смеется, всем стало немного легче.
* * *
Мать Нелтэк, Эку, всю ночь ворочалась. Как ни пыталась уснуть, сна не было. Все думы были о нем, о младшем сыночке Илкэни. Если бы не появился этот аринка, быть может, она бы так не переживала за сына. Она всегда верила в него. И до этого мальчик иногда долго не возвращался с охоты. Азартный он, не считаясь ни с морозами, ни с ночной тьмой, выслеживал уямканов на горных тропах. Опасность подстерегала его на каждом шагу. Можно поскользнуться ненароком на краю пропасти, и тогда его унесет по скользким камням вниз. И тогда она, сердечная мать, сильно беспокоилась и не ложилась спать в ожидании. Одна была надежда на Духа Гольца Тонмэя. Она молила его, чтобы он помог вернуться сыночку здоровым и невредимым.
Что самое важное в жизни таежной женщины и что самое желанное? Важно, чтобы в семье было все ладно, чтобы в жизни были согласие и любовь. А самое большое желание, чтобы у детей были здоровье, умение трудиться. И когда наступит время, чтобы сложилась у них счастливая семейная жизнь. Все просто и понятно. Но как тяжело добираться до такого простого человеческого счастья. В этом северном краю, где каждый день таит в себе множество трудностей, порою смертельно опасных, выживают только сильные духом люди.
Эку, мать Нелтэк, все это понимает. У нее самой были добрые, мудрые родители. Они ее воспитали и вырастили в непростых условиях вечного кочевья. Ее, совсем еще молоденькую, выдали замуж за Тонмэя и по воле судьбы она оказалась в мире священного Гольца Тонмэя.
В первое время после переезда сюда она допытывалась, почему ее мужа нарекли Тонмэем? Здешние ламуты поведали ей, что старец Ичээни дал своему первенцу звонкое имя Тонмэй, чтобы его сын с годами становился сильным, дальновидным и неотступным ни в чем, как Голец Тонмэй. Все так и вышло, ее муж, Тонмэй, завоевал доверие и признание своих сородичей.
Еще о многом передумала до раннего рассвета мать семейства.
Она поднялась, оделась и развела огонь в очаге. Вскипятила чайник.
Тонмэй тоже всю ночь не сомкнул глаз. Все прислушивался к каждому шороху, надеясь, что вот-вот зайдет Илкэни. Но напрасно.
Илкэни постепенно превратился в его глаза и уши. Тонмэй поражался зоркости Илкэни. Он все замечал. Высоко под каменными утесами, в нагромождении камней легко высматривал бочикана[173]. Многие ламуты проезжают мимо, а Илкэни, даже не вглядываясь, с ходу подмечал его. Раз бочикан виден, стало быть, взрослые уямканы где-то рядом.
Не всегда удачна охота в горах. Да и живность в них повстречается редко. Даже в таких случаях Илкэни не оставался без дел. Его необычный слух улавливал едва слышный шорох под копытцами обитателей гор. В таких случаях, бывало, Тонмэй с Илкэни устраивали засаду. Время тянулось медленно. Тонмэй спрашивал, что слышно? Сын отвечал, что приближаются трое уямканов. В самом деле, вскоре появлялись грациозные уямканы…
Илкэни бесподобный наездник, может обуздать любого самого неукротимого оленя. Ни один олень не сбросил его со спины, столь велика его ловкость.
Тонмэй в глубине души надеется, что Илкэни вернется… Но о своей уверенности никому, даже матери Нелтэк, не говорит, чтобы не сглазить…
Тонмэй выбрался наружу. Эку с надеждой прислушивается к шагам мужа. Ей чудится, что вот он зайдет и скажет какое-либо ободряющее слово про Илкэни.
— Эне, а Илкэни все еще нет? — из своего полога выглянула румяная Нелтэк.
— Нет, дочка. Скоро зайдет, вот увидишь, — мать желаемое выдает за действительное. Нелтэк это поняла, тяжко вздохнула:
— О гудейлэдин![174]
Нелтэк выбралась из полога уже переодетая. Вышла из чора, но вскоре вернулась.
— Ама идет со стороны речки.
Мать положила на застилку плоский стол, принялась готовить завтрак. Нелтэк вытащила из-под дальней стенки чонгала студеное молоко. Умело и быстро заготовила сбивное молоко — керчек[175].
Отец, зайдя, молча прошел к своему месту.
— Походил вдоль речки на всякий случай, — тихо проронил он.
Мать Нелтэк налила чай, сдобрила его оленьим молоком. А сама Нелтэк поставила на стол густое белое сбивное молоко.
— Илкэни любит керчех, — вырвалось у нее.
— Тайхасыт, как назло, тоже молчит. Хоть бы поскулил чуть-чуть, и то облегчение было бы, — вздохнула мать Нелтэк.
В это время, словно услышав слова хозяйки, Тайахсыт заскулил.
Домочадцы притихли. Тайахсыт завилял хвостом. Так он делал при добром духе. Тонмэй с просветлевшим лицом взглянул на жену и дочь:
— Идет Илкэни. Чую по тому, как скулит Тайахсыт и, видно, уже виляет хвостом.
Женщины, счастливые, заулыбались.
— Тайахсыт! Заждался меня, да? — это голос Илкэни.
Открывается полог и, как всегда, быстро заходит Илкэни…
Мать со слезами на глазах, обняла его.
— Как ты напугал нас, сынок…
Отец молча встретил сына, словно он никуда и не отлучался. У ламутов сдержанность в проявлении эмоций заложена в крови. Это завидное качество мужчин. Женщины более раскованы, но и они умеют сдерживать себя.
Нелтэк, сама дитя, обняла брата.
Отец едва заметно кивнул дочери, когда она обернулась к нему. Она поняла и вышла.
Ламуты умны от природы. Умеют общаться между собой мимикой, жестами, взглядами.
Нелтэк обежала соседей и сообщила всем радостную весть: вернулся Илкэни. Быстро прибежала обратно. Тут же вынула из-под дальней стены чонгала сбивное оленье молоко и поставила перед братом.
— О, керчек! — воскликнул брат и быстро стал есть.
Родители и сестра поняли, насколько проголодался он.
Постепенно потянулись соседи. Они пришли услышать новости от самого Илкэни.
Когда все собрались, Тонмэй заговорил:
— Илкэни, когда ты исчез, мы потеряли покой. Повсюду искали, а тебя нигде нет, как будто улетучился. Ни следов твоих, ничего не обнаружили. К тому же седло твое на месте. Где ты был? Что случилось?
Илкэни смутился. Слегка покраснел от осознания того, что мать, отца, сестру, братьев и всех сородичей заставил переживать.
— Сознаюсь, мне неудобно перед всеми вами, — сказал он.
— Мы рады, что ты живой и невредимый сидишь перед нами, — за всех отозвался дедушка Дэгэлэн Дэги.
— Я расскажу по порядку. Позавчера взял свой аката[176] с пятью стрелами и пошел вверх по речке. Думал, скоро вернуться. Заодно искал глазами следы. Довольно далеко зашел. Тут на склоне скалы увидел уямканов. Их было трое. Стал подниматься. Тороплюсь, конечно. До скалы пошел лесом, чтоб себя не обнаружить.
Чуть выше подножия скалы лежит большой каменный валун. Вдруг передо мной упал небольшой камень. Потом второй. Вдруг ушам своим не поверил: услышал громкий хохот. Поднимаю глаза на валун. А там на самой макушке сидит большой черный человек с длинными волосами. Я перепугался. Понял, что это тот, чьи следы мы видели. Стою, значит, молча, и слежу, что будет дальше. На всякий случай снял со спины аката с одной стрелой. Но не хочется пускать в него стрелу. Что-то меня сдерживает. И тут черный человек куда-то исчез. Я даже не заметил, куда он делся. Вдруг вижу, как тот легко и быстро бежит по краю опушки. Бежал огромными прыжками. Волосы развевались, как на ветру.
Слушая рассказ, все заволновались. Стало понятно, появился по-настоящему опасный сосед.
— А дальше что было? — спросил Нэргэт.
— Я побежал за ним. А тот часто поворачивается и смеется. Очень быстрый в беге.
— Разве ты не испугался?
— Почему-то первый испуг прошел. Меня успокоило то, что он смеется. Дурной или злой так бы себя не повел.
— А почему ты за ним побежал?
— Сам не знаю. Наверное, чтоб узнать, кто он.
— Вернулся бы к нам и рассказал.
— Думал, что если отстану, то больше он нам не покажется.
Ламуты, слушая молодого сородича, охали и вздыхали.
— А дальше что было?
— Он убежал от меня. Долго по лесу бродил, надеясь снова его увидеть. Уже вечерело. Решил подняться на склон скалы. Сверху все видно, как на ладони. Не заметил даже, как высоко поднялся.
Нежданно из-за каменного выступа выскочили уямканы. Выхватил аката и одной стрелой попал в одного. Остальные двое ушли. Но мне и одного достаточно. Пока возился с тушей, уже настали сумерки.
Вниз покатить невозможно из-за груды камней. Пришлось самому тащить. Вниз к речке спустился уже в темноте. Чувствую, сильно устал и проголодался. Принялся свежевать тушу. Это был ганита[177]. Печенку съел сырой. Часть мяса потащил на себе. Хорошо, что взял с собой кожаный мешок. Остальную часть оставил. Мне думалось, что тот бегун-хохотун снова появится. Пускай, думаю, ему останется.
— Это Дух Гольца угостил тебя мясом и печенкой этого уямкана, — заключил дедушка Дэгэлэн Дэги.
— Видно, так. Поев печенки, сразу почувствовал прилив сил.
— То-то, — тихонько засмеялся старец. — Ты, сынок, правильно поступил, что оставил часть туши. Тому тоже надо чем-то подкрепиться.
— Когда ты повернул обратно, тот, однако, наверняка вернулся туда, где ты оставил мясо, — одобрительно говорит отец.
— Всю ночь шел обратно. Оказывается, пока бежал за черным человеком, не заметил, как далеко ушел.
— Какой опасности ты подверг себя, Илкэни. Зачем гонялся? Если бы он напал на тебя? Ты думал об этом?! — сурово посмотрел на брата Апанас.
— А по мне, Илкэни проявил себя как истинный ламут. А тот, кто так нежданно появился в наших краях, теперь запомнит Илкэни. Сын мой, получается, первым из нас вошел в контакт с ним. Еще оставил ему мяса. Илкэни правильно поступил. К тому же он не испугался… — Тонмэй говорил тихо. В его словах ламуты услышали одобрение смелости Илкэни. Они согласно молча закивали головами.
* * *
Неожиданное вторжение опасного существа внесло сумятицу в спокойное течение жизни ламутского рода. У всех на устах в эти дни все разговоры только о нем.
Приключение Илкэни заставило сородичей по-новому взглянуть на юношу. На сородичей сильнейшее впечатление произвела отвага Илкэни. Их вера в его способности еще более укрепилась. Они представить себе не могли, как это можно гнаться за дикарем и возможно ли такое вообще. Своим поступком Илкэни развеял их страх перед ним.
Тонмэй в один из вечеров вспомнил рассказ отца о человеке гор, услышанный им у колымских ламутов.
Обычно соседи по вечерам приходили в чора Тонмэя. Это было традиционное общение. Они собирались у этой гостеприимной семьи по зову сердца. Надолго затягивалась беседа.
В один из таких вечеров Тонмэй рассказал:
— Вы все помните моего отца Ичээни. Молодым охотником, он жил у колымских ламутов. Там он женился на моей матери безо всякого тори[178]. Отец овладел сердцем красивой девушки. Наверное, невозможно было не заметить такого сильного, смелого парня, как мой отец Ичээни. Всю эту историю вы сами знаете.
— Знаем, знаем, — откликнулся старец Дэгэлэн Дэги. — Вы все пошли в своего отца Ичээни.
— Живя на Колыме, отец услышал легенду о том, как человек гор осенней темной ночью унес с собой единственную дочь одной бедной семьи. Долго искали девушку-ламутку, но напрасно. До этого люди изредка видели в горах странного человека. Был он вроде как все. Руки, ноги, голова на плечах. Но в отличие от ламутов тот был с длинными руками и высок ростом, весь затянутый в звериные шкуры. Поговаривали, что он никому не вредил. Отец той девушки с женой охотились на белку и горностая. Жили бедно, едва сводя концы с концами. Однажды утром проснулись и возле своего илуму увидели тушу снежного уямкана. Ламут разделал тушу и некоторое время пожил по-человечески. Так время от времени туши то сокжоя, то уямкана кто-то неизвестный носил бедной семье. Муж и жена догадывались, что это подарки человека гор. Однажды к очередной туше сокжоя были прикреплены новые рукавицы. Родители поняли, что их дочь жива…
В зимнее время, как рассказывали колымские сородичи, тот человек жил высоко в пещере в горах. Изредка на снегу видели его большие следы. Никто не осмеливался идти по его следам. Коли судить по той легенде, то человек из снежной пещеры был мирным существом. И этот, которого видел Илкэни, возможно, из рода тех снежных людей.
— А как и откуда он мог у нас появиться? Раньше о нем никто из нас ни разу не слышал, — заговорили ламуты.
— Думаю, случайно он заглянул в наши края. Видно, голодный был. Увидел оленей и увел двух. Скорее всего, так и есть.
— Когда я жил у якутов, там тоже много разговоров было о каком-то снежном человеке. Близко его никто не видел. Почему-то на меня посматривали. Однако я казался им из рода снежного человека, — безмятежно засмеялся Дэгэлэн Дэги.
— Не будем шибко тревожиться. Наши предки были мужественными. Только глаз не спускайте с оленей, — подытожил свой сказ Тонмэй.
— Ама, завтра верхом на олене хочу съездить туда, где оставил часть мяса. Посмотрю, появились ли после меня новые следы. Как ты на это смотришь?
Все задумались. Никто не ожидал таких слов от Илкэни. Тонмэй не сразу откликнулся. Некоторое время задумчиво сидел. Но вот поднял глаза на Илкэни и кивнул головой, мол, ладно, езжай.
* * *
Так Илкэни в один день в глазах братьев и других сородичей из юноши вырос в бывалого ламута. И до этого все замечали, как он рос быстро. В эти дни все вспомнили про добрые человеческие качества Илкэни. Вел себя не по годам степенно. На охоте был удачлив. Казалось, что добыча сама шла ему в руки. Теперь братья все чаще советовались с ним. Да и отец более внимательно стал прислушиваться к словам младшего сына. Он про себя удовлетворенно замечал превосходство Илкэни над старшими братьями. Вслух ничего не говорил. У них не принято громко говорить о достоинствах близких людей. Говорили: «Майдин»[179]. Это было сильное магическое слово, которое почиталось всеми ламутами. Отец теперь больше общался с Илкэни. К тому же младший сын еще не обзавелся семьей, поэтому кочевал с родителями. Он был чуток и внимателен ко всем сородичам, кочевавшим небольшими семьями по разным таежным речкам. Илкэни любил ездить к ним. Помогал по хозяйству, то дров натаскает и нарубит, то сохатиной одарит. Словом, что ни делал, была польза для людей. Тонмэй одобрительно посматривал на поступки сына.
В последнее время сородичи, не таясь, говорили между собой об Илкэни как о наследнике Тонмэя. И все шло к этому, несмотря на то, что Тонмэй все еще был полон сил. Сородичи, думая о будущем, видели в нем сильного вожака. Время быстротечно, жизнь человека коротка…

Глава тринадцатая. Верность слову

Выпал первый снег. Север преобразился неузнаваемо. На лике Гольца Тонмэя игриво засияли золотистые солнечные лучи. Казалось, что Голец умиротворенно улыбается. Ослепительно-белый снег безмятежно дремал под нежными лучами обворожительно ласкового солнца.
Ламуты знали обманчивость природного чуда. Вот-вот налетят сердитые ветры, собирая толстослойные облака, в недрах которых надолго спрячется желанное солнце. Пойдет бесконечный снег, заиграют метели. Обманчива и коварна порою осень. Ламуты занялись подгонкой худых изгородей, заготовкой сухих дров под растопку, чинили хранившиеся все лето на лабазах нарты. Всеми этими работами руководил сам Тонмэй. Покуда стояли ясные солнечные дни, сыновья занялись охотой на снежных уямканов.
Первые же выезды на сопку дали охотничьи трофеи. Илкэни, удачно подкравшись к дремавшему после сытной кормежки уямканскому семейству, с близкого расстояния стрелами пронзил двух рогачей.
В это время Нэргэт подстрелил еще одного молодого уямкана. Быстро разделав тушу, положил ее на верхового оленя и поехал к брату. Подоспел вовремя.
Нэргэт по-братски обрадовался удаче брата. Убитых рогачей вместе покатили вниз. Туши рогами цеплялись за камни и кусты. Приходилось братьям по скользкому склону добираться до туш и вновь толкать их вниз. В низине не торопясь занялись разделкой. За небольшим густым лесом у речки в тальниках их ждали упряжные олени и легкие нарты. Илкэни побежал за ними.
Олени лежали и жевали жвачку. Неожиданное появление Илкэни их вспугнуло. Они вскочили, но, узнав Илкэни, словно приветствуя, замотали рогатыми головами.
Обе туши рогачей погрузили на нарты. Окорок молодого уямкана оставили на месте разделки. Это дар снежному человеку. Он, наверное, следит за каждым их шагом. Как только отъедут, он тут как тут. Обрадуется свежатине.
На другое утро не узнали округу. Погода изменилась. Сильный ветер качал верхушки вековых деревьев. Облака низко нависли над заснеженной землей. Голец Тонмэй невиден в плотном белом тумане. Об охоте в горах и думать перестали. Теперь жди, пока не прояснится небо.
У ламутов дел по хозяйству всегда много, только успевай поворачиваться.
Тонмэй позвал к себе сыновей.
— Судя по всему, зима будет снежная. Вы сами знаете, какие трудности это несет и нам, и зверям. И верхом на олене, и на нартах не проехать. Нам надо торопиться. Помните, мы обещали Маппыю за щенка рассчитаться мясом уямкана. Хотя парень-якут по доброте просто так отдал нам Тайахсыта. Но ламут ничего даром не берет. Хочет Маппый или не хочет, мы ему отплатим добром. Поедем я, Нэргэт и Илкэни. Остановимся возле сопок реки Быйыттаах. Поохотимся. Будет удача, тогда на лабазе оставим мяса для Маппыя.
— Ама, будет так, как ты скажешь, — откликнулся Апанас.
— Одно прошу. Не проявляйте беспечности… Снежный человек может опять появиться в здешних горах. И хвостатый не дремлет, — говорит Тонмэй.
— Патронов нет. Ружья превратились в ненужные палки. Ама, вдруг встретите якутов. Поторгуйся с ними насчет патронов или свинца. Сами отольем пули, — попросил Апанас.
Тонмэй вздохнул. Если есть нужда в боеприпасах, то и голод не заставит себя ждать. Без свинцовой пули трудно добыть сохатого или уямкана. А жить надо.
— Знаю. Вот Илкэни берет с собой аката. У тебя, Нэргэт, сколько патронов осталось?
— Мало, ама. С десяток на всю зиму, — вздохнул Нэргэт.
* * *
Охотники остановились у невысокой сопки. Как по заказу, им подвернулась площадка для установки илуму-чума. Вокруг густой лес. Вековые лиственницы тянутся к небу.
До них редко кто из ламутов останавливался здесь. Тонмэй понял это, не обнаружив поблизости ни одного пня или зарубцевавшихся затесей.
Каждый пень — это след человека, отражение кочевой жизни ламутов. По ним ламуты судят о своих предках, их пристанищах и кочевьях.
«Нам повезло, что приехали, пока не легли глубокие снега», — подумал Тонмэй, обходя лес.
В это время сыновья срубили и зачистили от веток молодые деревца. Поставили из них каркас илуму.
Тонмэй нашел сухое дерево, срубил и понес к илуму. Сыновья уже обтягивали каркас илуму выделанной ровдугой из нескольких оленьих шкур. Покрытие не сплошное, состоит из трех частей для удобства транспортировки.
Пока Тонмэй рубил дрова для костра, сыновья собрали ветви срубленных ими деревьев и настелили расчищенное от снега пространство внутри илуму. Мерзлыми короткими поленьями, обтесанными с лицевой стороны, обложили место для очага.
Тонмэй похвалил сыновей за расторопность. Занес дрова в илуму. Вынул из ножен нож и принялся строгать стружки для растопки. Под острым лезвием ножа стружки сыплются на землю. «Это хорошая примета. Однако дух этой местности приветливо встречает нас. Кто знает, горные духи, однако, между собой знакомы. Может быть, Дух Гольца Тонмэя привел нас сюда. Все может быть, только мы ничего не ведаем», — думал Тонмэй, аккуратно собирая стружки в очаг. Сверху положил тонко расколотые дрова и достал огниво.
В это время с речки вернулись сыновья с большими кусками льда. Тут же ножом накрошили лед на маленькие кусочки, ими наполнили закопченный котел. Сейчас растопят лед над костром. Зашли в илуму. Илани занес котел со льдом. Светло-золотистое пламя легко разгорается, словно радуясь встрече с ламутами. В чуме становится теплее.
— Илкэни, занеси-ка мой асву[180]. Поищи в моих вещах, — попросил отец. Сын выскочил и вскоре затащил спальный мешок и все остальные вещи отца.
Отец одобрительно глянул на сына. Сам вытащил из асву маленький мешочек из замши. Покопался в нем, проверяя, видимо, что там положила предусмотрительная мать Нелтэк. В нем оказались копченые кусочки мяса и жира. Тонмэй, довольный негромко кряхнул. Тепло помянул заботливую Эку, мать Нелтэк.
— Прими, Дух Гольца Тонмэя, прими и ты, Дух здешней земли, куда мы приехали, нашу благодарность за твое покровительство над нами все дни, проведенные в пути, — проговорил Тонмэй, подбрасывая кусочки жира и мяса в огонь.
Над очагом повесили старый медный чайник, а в котел поменьше положили куски мяса. Его тоже повесили рядом с чайником.
— Илкэни, не забудь собак. Проголодались небось, — молвил отец.
Илкэни вышел и вскоре вернулся с замороженным мясом не первой свежести. Положил его недалеко от горящих углей, чтоб оттаяло.
Ламуты отдельно держали провизию для собак. Хорошо их кормили. Собаки любят обгладывать, затем крошить свежие кости, оттачивая клыки и разминая челюсти. После долгой дороги ламуты старались кормить собак мякотью, чтобы они быстрее восстанавливали силы.
Тонмэй учил сыновей, чтобы никогда не держали собак на одних костях. Собака поможет раздобыть сохатого, уямкана, иногда сокжоя, в первую очередь, говорил он, позаботься, чем будешь кормить собаку, только после этого подумай о себе.
— Ама, сначала построим лабаз, да? — спросил Илкэни, после того как поели.
— А для чего нам пустой лабаз? Сначала нужно что-то раздобыть, чтоб было, что прятать. А у нас пока ничего нет — отозвался отец. — Дух охоты не любит торопыг.
Илкэни хорошо усвоил слова отца. Чуть оттаявшие куски мяса вынес и положил перед Мойто и Тайахсыту. Собаки бежали за упряжками. Мойто привычен к долгим поездкам. А Тайахсыту еще года нет. Это его первая поездка. Он сильно устал. Илкэни, сидя на корточках перед Тайахсытом, ножом измельчил мясо.
— Завтра осмотрим местность. Выясним, где мы и стоит ли тут охотиться, почитаем следы на снегу. Это тоже весьма занимательно, — напомнил Тонмэй сыновьям, перед тем, как ложиться спать.
* * *
У ламутов слово — единственное средство общения. Слово для них — это символ жизни, дающий право мыслить, сомневаться, радоваться, говорить о себе и своем здоровье. В конечном итоге, слово — это честь ламута.
Вот почему они превыше всего ценят твердость слова. Однажды данное слово ими выполняется неукоснительно. Ламут, не сдержавший однажды данного слова, считают они, не ламут.
Тонмэй с сыновьями приехал из-за обещания, данного парню из якутского улуса, хотя тот всерьез, кажется, и не воспринял слова ламутов.
Осмотрели местность. Внизу вдоль по обоим берегам реки простерлась густая тайга.
— Благодатная земля… — вздохнул Тонмэй.
— Если сюда перекочуем? Неплохо было бы, ама? — вырвалось у Нэргэта.
Отец не ответил, думал о своем. Верховые олени копытили мягкий снег и поедали ягель.
— Ты прав, Нэргэт, — наконец ответил он. — Мы шибко не будем торопиться, тут поживем несколько дней. Дадим отдых оленям.
— Тайахсыту тоже нужен отдых, — подал голос Илкэни.
— И ты прав, сын. Тайахсыт не выдержит трудностей обратной дороги, если мы сразу повернем обратно. Его нужно кормить мясом. Тогда он окрепнет на глазах.
Браться довольные глянули друг на друга.
— Гляньте вниз. Видите густые урманы? — снова заговорил отец.
— Да, видим.
— Там, однако, излюбленные лежбища сохатых. — Отец вздохнул.
— А мы сходим туда? — спросил Нэргэт.
— Не спеши, Нэргэт. Держи себя в руках. В твоих жилах течет кровь охотника. Но посуди сам, обратная дорога по глубокому снегу будет нелегкой, а наши припасы сильно ограничены. У меня всего несколько пуль. У вас мало стрел. А впереди нас ожидает долгая студеная зима. Что она преподнесет нам, мы не ведаем… Что я хочу этим сказать? Мы постараемся оставить дар Маппыю. Помните, мы обещали ему мясо уямкана?
— Хорошо помню, ама! — Нэргэт улыбнулся.
— Сдержим слово. Готовы?
Сыновья кивнули.
Слова Тонмэя не оспариваются сородичами. Почему ламуты выжили? Как они сумели развить свой род? Разгадка проста. Слово старшего — закон и в семье, и в роде. Оно объединяет ламутов, учит уважать друг друга, помогать любому, кто бедствует.
Ламуты, идущие из глубин седых веков, не умеющие ни писать, ни читать, отличались глубокой внутренней порядочностью. Это завидное качество их поддерживало и вело по жизни.
Второе, что поднимало дух ламутов и давало надежду на завтрашний день, это вера и почитание Духа Гольца Тонмэя.
Вечером в илуму Тонмэй обронил такие слова:
— Нэргэт, там, на сопке, ты говорил о переезде сюда. Это твои мысли и твое желание. Я их не отвергаю. Скажу только вот о чем. Мы всю жизнь кочуем по окрестностям Гольца. Нас поддерживает его дух. Вы знаете это. При бедах и несчастьях мы обращаемся к нему за подмогой. Он — наша надежда и защита.
Как мы откажемся от своих троп кочевий? Как мы бросим Гольца Тонмэя? Нет, это невозможно для нас. Мы сюда не перекочуем. Потом, когда нас не будет, эти места обживут наши потомки, но это будут уже другие ламуты…
— Мне теперь все стало ясно, ама, — согласился Нэргэт.
* * *
Каждый выезд в горы связан с надеждой на охотничью удачу. Ближе к осени в горах все меняется. Преобладают красно-желтые оттенки. Горный ветер уже не так ласков, как летом. Зато горы за синей дымчатой вуалью преображаются неузнаваемо. Они влекут ламута своей таинственной недоступностью.
Осенью и зимой горные хребты кажутся величественно недоступными. Под снежным покровом неоглядно красивы и ослепительно-белы. Как женщины-ламутки дорожат своей непорочностью, так и горы дорожат своей невероятной белизной и сказочной чистотой.
* * *
Сейчас, сидя перед горящим очагом, Тонмэй вспомнил мать Нелтэк. Но верховые олени оседланы. Пора на охоту.
«Дух огня, мы здесь не ради себя. Мы дали слово человеку: добыть тушу уямкана. Нам необходимо сдержать слово. Помоги нам в этом. После мы уйдем. Не обессудь, но поддержи», — шепчет Тонмэй, глядя на горящие угли, и подбрасывает кусочки жира и мяса в огонь. Угли в ответ вспыхивают золотистым пламенем. Сыновья следят за движениями отца.
— Кажется, поладили с Духом огня. Теперь можно ехать в горы, — проговорил Тонмэй.
Илкэни взял с собой Тайахсыта. Видя это, Тонмэй оглянулся на Нэргэта. «Почему ты не берешь Мойто? Бери, пригодится…» — говорил его взгляд.
Нэргэт понял отца, подошел к Мойто. Снял с привязи и привязал к своему седлу.
Двинулись в путь. Впереди отец, за ним Нэргэт, замыкающий Илкэни. Вскоре подъехали к первой сопке. Стали подниматься. Хорошо, что снег мягкий, оленям легче. До вершины сопки осталось немного. Еще одно усилие — и они поднимутся наверх. В это время Мойто вдруг встрепенулся и сильно рванул вперед. Убежал бы, если бы шел свободным. А тут его удержал сумкан[181]. Ламуты слезли с седел.
— Учуял уямканов, — едва слышно шепнул Тонмэй.
— Что будем делать? — шепотом спросил Нэргэт.
— Мойто держи крепко.
Мойто хрипло дышал и тянул. Только один Тайахсыт ничего не понимал, играясь, крутился вокруг.
— Чэт! — тихо одернул его Илкэни.
Привязали оленей. Первым осторожно выглянул отец. Тут же присел. Рукой подозвал сыновей.
— Совсем близко пасутся три рогача.
Парни осторожно выглянули.
— Что будем делать? — спросил опять Нэргэт.
— Коли Дух земли будет милостив к нам, постараемся подбить двоих. Третьего отпускаем, — тихо шепчет отец. — Один из вас держит собак. А второй, попытается добыть рогача стрелой аката. Кто из вас будет стрелять?
Братья переглянулись. Илкэни кивнул старшему брату, мол, ты. Нэргэт кивнул.
Илкэни держит обеих собак. Вновь втроем выглянули.
Рогачи паслись спокойно, не чуя людей. Ветер дул снизу, а до них метров тридцать — сорок.
Нэргэт натянул тетиву и пустил стрелу.
Один рогач упал бесшумно. Двое остальных глянули на рухнувшего собрата. В это время вторая стрела вонзилась в бок одного из них. Оба рванули наискосок по склону вниз. Первый рогач умчался большими прыжками, а за вторым потянулся кровавый след.
— Ама, стреляй, иначе унесет мою стрелу! — в отчаянии воскликнул Нэргэт.
— Илкэни, отпускай собак, — бросил отец. Илкэни освободил от ошейника Тайахсыта. За ним тут же отпустил Мойто.
Бывалый старый пес погнался за раненым рогачом. Тайахсыт увязался за Мойто.
Вскоре на глазах охотников Мойто догнал рогача и клыками вцепился ему в бок. Уямкан пытался вырваться, но вскоре упал на снег. Мойто начал душить его. Тайахсыт, повизгивая, тоже рвал шкуру рогача где попало.
Отец доволен, говорит:
— Время дорого. Разговоры потом. Я займусь этим, — кивнул он в сторону лежащего неподалеку рогача. — А вы снимите шкуру с того. Разделайте аккуратно. Не торопитесь. На учагов нагрузите — и домой. А я, как закончу, поеду обратно. Вас не стану ждать.
Вечером в теплом илуму отец повернулся к Илкэни и произнес: «Вот теперь, Илкэни, самый раз ставить лабаз».
* * *
На другой день с утра взялись за установку лабаза.
Томнэй свалил крепкое дерево. Срубил его комель, в нем выдолбил выемки с обеих сторон. Получилась своеобразная лестница.
Поискали удобное для лабаза место. Нашли три стоящих треугольником крепких дерева.
Тонмэй велел сыновьям очистить их стволы от коры. «Как уедем, сюда наведается онаки (росомаха). По вычищенному стволу ей не забраться. Скользить будет, не за что зацепиться», — объяснил отец. На высоте закрепил срубленные толстые жерди. В это время Нэргэт с Илкэни заготовили порядка двадцати жердей, которыми настелили лабаз. После этого наверх перетащили по частям разделанные туши рогачей. Сверху накрыли их шкурами, предварительно дав им оттаять в илуму. Сырые шкуры намертво примерзнут к мясу. Перетягивать не нужно.
Закончив работу, основательно перекусили в илуму. Поймали упряжных оленей и выехали к речке. Останавливаясь, делали затесы на деревьях. Последнюю затесь поставили уже на берегу реки. По этим пометкам Маппый доберется до лабаза.

Глава четырнадцатая. Как Маппый зауважал ламутов

После поездки к якутам прошло время. Ламуты сами точно не скажут, когда это было. Их никто никогда не учил буквам, письму и счету. Они больше верят звездам и временам года.
Из поездки к якутам привезли щенка по имени Тайахсыт. Но и до этого Тонмэй частенько ездил к якутам, выторговывая пули, порох, табак и муку. Первым якутом, проторившим тропу к ламутам, был купец Улахан Мурун. Как потом догадался Тонмэй, над Улахан Муруном был тойон повыше. Это купец Тарагай Мэхээлэ, который собирал ясак для губернатора. При первой встрече Тарагай Мэхээлэ одарил Тонмэя подарками, табаком. Расставаясь, велел ламуту, чтобы он отныне сдавал пушнину лично ему, а не через Улахан Муруна.
И вот та поездка с сыновьями осталась в памяти у них. Тонмэй, помнится, попросил у купца щенка. Тот не стал отнекиваться, заявил, мол, постарается найти.
Вот почему нежданный приезд Маппыя к их илуму со щенком Тайахсытом Тонмэй поначалу воспринял, будто он помчался к ним гонцом от самого купца. А на деле парень-якут сам к ним нагрянул, да еще с таким дорогим подарком.
Ясное дело, ни Тонмэй, ни его сыновья не узнают, какой разговор произошел между хозяином и молодым конюхом.
Через неделю, как уехали ламуты, Маппыя позвал купец. Тарагай Мэхээлэ встретил его долгим тягучим взглядом. Маппый по обыкновению хотел было сесть на табуретку, но купец сквозь стиснутые зубы процедил:
— Я не велел тебе садиться.
Маппый удивленно взглянул на хозяина: «Что с ним произошло? Почему так сердито меня встречает?..» — подумал он и поднялся с табуретки.
— С каких пор ты, хамначит[182], начал вести сношения с ламутами? — четко выговаривая каждое слово, грозно спросил купец.
— Понятия не имею, тойон[183], о чем вы говорите?
— А где твой щенок Тайахсыт? Сходи-ка сейчас же за ним и сюда притащи.
— Нету, тойон, щенка со мной.
— Подох, что ли? Плохо кормил небось? — ухмыльнулся купец.
— Я… Я его…
— Чего бормочешь, паскудный щенок?! — вдруг взорвался купец. — Сейчас же прикажу, чтобы привязали тебя к скамейке и прошлись кожаным ремнем по твоей спине.
Маппый побледнел, глаза потемнели. Он зло глянул на тойона. На скулах заиграли желваки.
— Чего молчишь, щенок? Где Тайыхсыт твой?
Маппый молчит.
— Я спрашиваю, где Тайахсыт?! — растягивая каждое слово, прошипел купец.
— Отдал ламутам.
— Кто тебе разрешил?!
— Щенок мой, а не чей-нибудь, — пробормотал Маппый.
— Кто здесь хозяин? Ты или я?!
— Ты, тойон.
— А ты — хамначит. Без моего ведома почему щенка отдал ламутам?
— Пожалел их. Они хорошие люди, — Маппый заговорил громче.
— Вправлю твои мозги ремнем!.. — купец не договорил, наткнувшись на огонь в глазах конюха. «Всегда был послушным, а тут побледнел от злости. Неужто не боится меня? Если каждый хамначит начнет своевольничать, то что будет завтра?» — злые мысли завертелись в голове Тарагай Мэхээлэ. Между тем Маппый на глазах изменил свой внешний вид. Сейчас перед купцом стоял другой человек, упрямый и хладнокровный.
— За что?! Что я совершил такое, чтобы меня наказать? — голос у Маппыя негромкий, но твердый.
— За своевольство. Имею право данной мне властью тебя наказать.
— За своевольство?! За какое такое своевольство?! — вырвалось у Маппыя.
— В начале нашего разговора разве я не сказал тебе, за какое?
Маппый промолчал.
— А то, что сейчас на равных споришь со мной, разве не вольнодумство?! Вольнодумцев в каторгу сажают. Я могу сам отправить тебя на каторгу, мало тебе не покажется.
— А за что хотите меня ремнем побить?
— Ты все еще споришь со мной, паскудный щенок?! — взревел купец, сжимая пальцы в кулак.
— У меня мать больна. Сердце у нее не выдержит, коли узнает, что со мной беда. — У Маппыя мать в самом деле в последнее время болеет сильно. Скрывает, никому не говорит о болезни. — Мой тойон, запомни, на скамейку добровольно не лягу… — тихо-тихо, почти шепотом вырвалось у Маппыя.
Тарагай Мэхээлэ остолбенел от наглости конюха.
Но в то же время испугался. «Остановись. Опомнись», — говорит ему внутренний голос. Помолчав, купец процедил:
— Запомни крепко наш разговор, щенок… А сейчас вон отсюда.
* * *
После жесткого разговора о щенке Тарагай Мэхэлээ долго не мог успокоиться. Подумывал даже заменить Маппыя другим конюхом, да подходящего работника еще сыскать надо. У тойона три табуна лошадей в отдаленных аласах. Маппый же считался лучшим конюхом. В самом деле, парень знал толк в лошадях. Разбирался в их нравах, повадках, знал сильные и слабые качества. Маппый слыл работящим, ловким. Не боялся лошадей. Общался с ними на «ты». Тарагаю не нравились открытость характера Маппыя. Даром он хамначит, зависимый его работник, тем не менее за словом в карман не лезет. Иногда тойон, поколачивал работников, а вот на Маппыя руки не поднимал, зная отчаянный характер и физическую силу парня.
Маппый сильно озабочен болезнью матери. Ухаживать ему за ней трудно из-за табуна Тарагай Мэхээлэ. Надолго отлучаться от коней тоже нельзя. Тойон, как узнает, взбесится.
Маппый договорился с соседями, чтобы в его отсутствие присматривали за матерью. Сосед Бытык Уйбаан с женой Катериной, люди в годах, отзывчивые, от зари до зари трудятся в хотоне[184], присматривая за скотом купца.
Сам Маппый удачливый охотник. Зимой часто делился с соседями зайчатиной. Бывало, привозил окорок сохатого, остерегаясь, что тойону это не понравится.
Мать гордилась сыном. Да вот простудилась в хотоне и слегла.
В этих местах зима выдалась лютая, студеная. Зайцев стало мало. Маппый видел, как летний паводок опустошил заячьи рощи.
Сохатый в последнее время тоже редко следы оставляет, а живого давно не видно. Это потому, что Тарагай Мэхээлэ снарядил нескольких охотников на сохатого. Купец торгует сохатиной в соседних улусах, а часть вывозит в город.
Мать, провожая сына, сказала, что неплохо было бы пожевать кусочек мяса, да поесть свежего супчика. Маппый обнял мать и шепнул: «Потерпи, мать, привезу мяса, обязательно добуду». Ему хочется чем-нибудь порадовать мать. Она просила не ухи. «Поесть бы супчика хоть немного…» — слабый голос матери будто слышен наяву. Как назло, даже зайцев не стало. Матери бы дать пожевать хоть немного мяса…
* * *
…Поездил на своем гнедом коне по сохатиным местам, да Байанай[185] будто отвернулся от него.
Остается одна надежда на реку Быйыттаах. Поедет туда и на озеро. Попробует порыбачить. Вдруг повезет, поймает рыбину матери на уху. Здешняя рыба белая, жирная, уха получится наваристая.
Он поймал гнедого, оседлал, бросил поверх седла переметную суму и поехал вверх по реке. Вдоль берега снега немного, проехать можно. Постепенно сосновые рощи да тальники остались позади. Впереди замаячил темной массой заснеженный густой лес. Когда проезжал мимо, вдруг заметил на стволе дерева, стоящего над обрывом, белую затесь. Сколько ездил тут раньше, но такой затеси что-то не замечал. Да и кто заберется в этакую даль, когда все в трудах с утра до позднего вечера?
Повернул коня к берегу. Слез с седла прямо на глубокий снег. Берег крутой, обрывистый. На лошади не подняться, больно много снега навалило. Поискал подходящие места для подъема. Пошел вниз по руслу реки. Лошадка пускай постоит. Привязать негде, потому оставил просто так, не уйдет восвояси в такой снег. Вскоре Маппый добрался до низкого берега. Поднялся наверх. Снег больно глубок. Любопытство его охватило всерьез, потому медленно двинулся к затеси. Пока добирался, вспотел. Не чуя усталости, добрался до дерева. По краям затеси по выступила и замерзла смола. Озираясь, он прошел в глубь леса. В отдалении заметил возвышенность и на ней другую лиственницу с затесью. Удивился сильно. Кроме него, редко кто наведывался в эти края. Из-за глубокого снега зимой на лошадях не поднимались.
И тут сверкнула мысль о ламутах… Они ведь приезжали летом к Тарагаю. Вспомнил, как сам боролся с молодым ламутом. «Как же его звали?.. Нэг… Нэр… Нет, забыл, бестолковый. Сильный, видать был парень…» Вспомнил про щенка, от радости сердце забилось. «Ну-ка вспомни, Маппый, о чем говорил пожилой ламут… Спросил об охоте… Потом благодарил за щенка, интересовался его кличкой. Да-да… вспоминать, кажется, начинаю. Говорили же они про затесь. Это их сигнал! Старик же велел, чтобы я прошел по затесям и добрался до лабаза… Вот она, разгадка затеси! Надо же… Какой же я забывчивый и такой бестолковый. Съезжу обязательно…»
Маппый вынул трубку и закурил. Походил по снегу. Посмотрел с обрыва вниз. Его конь, стоя, дремал. Затем вновь повернулся к затеси. Попробовал шагнуть в твердый наст снега. Только с третьей попытки проломил наст. Шагнул и провалился. Понял, что пешим ходом тут не пройти, да и конь не осилит эту снежную преграду.
«Сегодня не до рыбалки. Поверну обратно до заимки. Проверю лыжи и сани», — подумал он. Прикинул, что за день-два не успеет. Далековато. Еще не известно, где находится лабаз. Придется, наверное, ночевать под открытым небом. Это дело ему привычно. Не раз приходилось коротать ночи у костра, когда охотился на сохатого.
Можно было бы от избушки до этой затеси приехать на конных санях. Но как быть потом с лошадью? Здесь для тебеневки снег глубокий. Нет, обойдется без лошади… Размышляя так, спустился к коню. Тот дремал и вздрогнул, когда негромко кашлянул хозяин. Лошадь — умное животное. Знает, что по глубокому снегу не пройти. Вот и дожидается терпеливо. По своим же следам конь обратно шел ходко.
Маппый теперь подробно вспомнил, о чем говорили ламуты. Предложили за щенка рассчитаться мясом. Маппый тогда всерьез не воспринял их слова. Просто отшутился. А пожилой ламут тогда сказал ему: «По затесям дойдешь до лабаза. Там мы оставим для тебя тушу уямкана[186]. Затеси не часто увидишь, но внимательно всматривайся. Не заблудишься». Маппыя понял, что ламуты побывали тут. Стало быть, сдержали свое слово.
…На заимке, растопив печь, поставил на нее чайник. Из амбара вынул салазки. Смастерил их сам для дров, льда и добычи. Салазки легкие. На них положил топор, деревянную лопату и другие необходимые вещи.
За избой стоят скирды сена. Рядом довольно обширный закуток[187]. Верхового коня, как остынет с дороги, заведет сюда.
До позднего вечера копошился, готовясь к отъезду. По правде сказать, сам не ведает, куда и зачем отправляется. Одна надежда — это слово ламута. Самому интересно.
Ночью спал крепко. Проснулся рано. Встал, растопил печь. Вышел наружу. Из-за угла выбрался весь заиндевелый пес Кустук. Маппый улыбнулся ему. Умная, сильная у него собака. Легко останавливает любого сохатого. Это его сына Маппый подарил ламутам.
Еще толком не рассвело, когда Маппый двинулся вверх по реке в сторону горной гряды.
Кустука накормил и оставил на привязи. Его не стал брать с собой. В этом нет нужды, к тому же снег глубокий. Зачем же зря силы отнимать у собаки. Зима и без того долгая и суровая.
Охотничьи лыжи у него широкие, не тонут в снегу. За спину закинул ружье. В правой руке крепкая березовая палка. Весь день добирался до первой затеси.
Здесь заночевал возле костра. Вокруг соорудил снежное укрытие. Для таежника все это в порядке вещей.
Второй день выдался трудным. Пришлось долго подниматься на сопку. Вдали виднеется гряда высоких заиндевелых скал. Маппый от удивления ахнул. Впервые в жизни видит вблизи такое чудо природы. К счастью, сопка куда пробрался, оказалась невысокой. За нею лесистая низина, тянущаяся до реки Быйыттаах. Спустился и тут же увидел новый лабаз. С любопытством обследовал его. Ему понравилась основательность ламутов.
Недалеко от лабаза к дереву прислонены обтесанные шесты. Понял, что это для каркаса чума. Под другим деревом обнаружил аккуратно сложенные сухие дрова для растопки. В трех шагах от лабаза увидел комель дерева с глубокими зарубками, это вроде лестницы. Ламуты все предусмотрели. Недаром кочуют по высоким зубчатым хребтам эти сильные, мужественные люди.

Глава пятнадцатая. Приезд миссионеров

Домочадцы после вечернего чаепития собирались ложиться спать, как вдруг залаяли собаки.
— Илкэни, погляди-ка, что там… Собаки зря не должны лаять, — попросил отец.
— Может, медведь-шатун, ама? — Илкэни покосился на бердан.
— Это не медведь. Пора тебе отличать, на кого лает собака. Уже не мальчик. Выгляни.
Илкэни послушно вышел, но тотчас с растерянным видом вернулся.
— Люди какие-то приехали, ама…
Тонмэй молча бросил взгляд на сына. Весь подобравшись, поудобнее уселся на подстилке из шкуры пестрого оленя, вынул трубку, неторопливо набил ее табаком и закурил. Оленных людей, откуда бы те ни приехали, сородичи они или не свои, ламуты с готовностью встречали, выйдя из сярму. Так делали всегда, как учили их с давних времен предки. Но на сей раз Тонмэй понял, что приехали нежданные гости. Собаки, не унимались. Умолкли только тогда, когда Тонмэй крикнул им: «Чэт!»
Один за другим в сярму вошли три рослых человека. Чум, казавшийся ламутам просторным, враз показался тесным.
Илкэни никогда раньше не видел таких людей. Скинули с себя шубы из волчьих шкур. Остались в толстых вязаных свитерах, поверх которых жакеты из шкуры росомахи. И штаны, и торбаза все из звериных шкур и лап. Юноша удивлен. В такой одежде никакой мороз не страшен. У старшего русского густая рыжая борода, с проседью. У молодого под высоким прямым носом топорщились русые усы. У обоих лица красные. При свете пламени у обоих глаза поблескивали, как осколки холодного синего неба.
Домочадцы от неожиданности всполошились. Хозяйка, мать Нелтэк, словно защищаясь, ладонью заслонила лицо. Нелтэк спряталась за спину отца.
Илкэни сидел с настороженным видом, слегка откинув голову назад.
— Мир вашему дому, люди добрые! — громовой голос заполнил чум.
Мужчина, заговоривший первым, показался пожилым, был крепкого телосложения, с рыжей окладистой бородой, с большим мясистым носом. Говорил на незнакомом языке. Вслед за первыми двумя, нагнувшись, протиснулся сухощавого вида нерусский. За собой аккуратно закрыл полог, как обычно делают ламуты.
Бородатый перекрестился и низко поклонился:
— Не бойтесь, люди добрые… Мы вам ничего плохого не сделаем.
Сухощавый нерусский, обернувшись к жильцам, заговорил по-якутски:
— Вы по-якутски понимаете?
— Не все понимают ваш язык. А вот я немного понимаю, даже разговариваю… — ответил Тонмэй.
— Он говорит, чтобы вы их не боялись, — перевел якут слова русского.
— Видно, издалека едете, коли так припозднились. Но мы гостям всегда рады, — откликнулся по-якутски Тонмэй, вынув изо рта трубку.
Якут обернулся к русским и быстро заговорил на их языке. Стало быть, переводит.
Хозяйка, жена Тонмэя, начала хлопотать в чонгале, повесила над очагом большой алюминиевый котел, набитый свежей сохатиной.
Тонмэй одобрительно кивнул головой.
— Эрэк бэил нючил…[188] — сказал Тонмэй, обернувшись к жене и дочери.
— Нэлэм бэил-гу, он-гу…[189] — еле слышно откликнулась эку.
— Як хадин. Тар-да бими, нюч бэкэчэн он кэнели бидин. Холнэдь бэилду яв-ул тойми ай бимчэ[190].
Хозяин чума глянул на якута:
— Видите, как тесно живем. Подсказал бы своим, чтобы садились. Места всем хватит. В чуме у нас не принято стоять.
Якут перевел русским слова Тонмэя:
— Хозяин вас приветствует и просит садиться. Говорит, что удобнее вести беседу сидя.
В это время в чум вошел еще один человек. На нем вся одежда из оленьих шкур, а на ногах торбаза из оленьих камусов.
— Он бидес?[191] — спросил он по-ламутски.
Тонмэй взглянул на вошедшего. Голос показался ему знакомым.
— Это ты, Гирге?! — спросил он, с трудом узнавая в пришельце сородича, сына старца Горго. Давно не виделись.
— Да, это я, — отозвался смуглый Гирге, подавая руку Тонмэю, Эку, Нелтэк и Илкэни. Широкими ладонями провел по скуластому лицу. — Оленей распрягал от лямок.
Гирге быстро скинул доху и подсел к очагу.
«Кто эти люди? Зачем приехали?» — думал Тонмэй и почему-то вспомнил купца Тарагая Мэхээлэ и силача Маппыя. Лучше было бы, коли бы приехали знакомые люди. К тому же язык якутов ему гораздо ближе, чем язык пришлых людей. Беспокойство охватило его.
Одна надежда теперь на Гирге. При нем Тонмэй и домашние немного успокоились.
Тонмэй терпеливо ждал, когда приезжие сами все объяснят и лишь вопросительно посматривал на Гирге. Тонмэй часто вспоминает Гирге. Они не раз виделись на эвинэкэх. Гирге неплохо бегал, правда, боролся слабо. Его легко опрокидывали на землю более ловкие бойцы. В семье Тонмэя Гирге свой человек. До сих пор все помнят, как много подарков он преподнес им в первый свой приезд.
Один из приезжих повернулся к якуту и что-то сказал на непонятном языке. Говорил довольно долго, посматривая на ламутов. Затем уже якут все услышанное довел до Гирге, чтобы тот по-ламутски рассказал жильцам чума.
— Он просит, чтобы я рассказал вам, зачем они приехали сюда, — перевел Гирге.
Тонмэй молча кивнул головой в знак согласия. Илкэни плечом прислонился к отцу, с любопытством посматривая на пришлых людей. Он по выражению лица отца понял, что ему не по нутру незваные гости.
— Эти люди приехали издалека, — совсем тихо по-ламутски начал Гирге.
— Он-гу тачин-а[192], — кивнул Тонмэй, пытаясь понять, к чему клонит Гирге.
— Они представляются божьими людьми — миссионерами. Та земля, откуда выехали, называется Камчатка. Год жили в Охотске. Объезжают те места, где живут ламуты. Всех крестят, — говорит Гирге.
Тонмэй внимательно выслушал. Затем спросил:
— Крестят? А что это означает?
— Эти люди считают себя посланниками бога. Они хотят, чтобы все ламуты приняли их веру.
— А как называется их вера? — пытался понять Тонмэй суть объяснений Гирге.
Гирге повернулся к своим спутникам и долго о чем-то говорил якуту.
Бородатый заговорил быстро. Время от времени ладонью поглаживал бороду. Гирге сунул в рот старую деревянную трубку, глубоко затянулся и продолжил:
— Они хотят, чтобы вы приняли их веру, которая называется православием. Об этом объяснят более подробно в последующие дни.
— Зачем?! — удивился Тонмэй. — Какое им дело до нас?
— Они говорят, что выступают как посредники от бога. Ламуты, живущие на далекой Гижиге, приняли их веру. Новую веру приняли и охотские ламуты.
— Не знаю, Гирге, что-то в мире происходит. У меня голова кругом идет, — говорит Тонмэй, качая головой. — А ты, Гирге, им поверил?
— Обманывать вас не буду. Вы все для меня как родные. Я принял их веру, — Гирге запустил руку под одежду у ворота, и вынул маленький крестик.
— Мы жили своей жизнью. Кочевали, охотились. Никто нам не мешал и мы никому не мешали. Переведи.
Гирге перевел и, послушав своих попутчиков, повернулся к Тонмэю:
— Они говорят, что на вашу свободную жизнь никто не покушается. Будете в основном жить так, как жили. Просят, чтобы не беспокоились.
— А, может быть, они наших оленей хотят отнять? Мы с таким трудом их содержим… Без них, сам знаешь, нам нет жизни. Спроси, что они хотят от нас? Им наши олени нужны?
— Не волнуйся, Тонмэй. Все образуется, — мягко сказал Гирге. — Эти люди ни у кого ничего не отнимают. Они у нас долго жили, ничего у нас даром не взяли.
— Ты переведи им мои слова…
Гирге перевел его вопрос. Приезжие заулыбались. Тонмэй сидел неподвижно, глубоко задумавшись, будто все происходящее его ничуть не касается. Наконец Гирге сказал:
— Они устали. Мы сейчас свой чум поставим. Им нужен отдых.
— Темно же. А шесты-ирука откуда возьмете? Сегодня могли бы на ночь остановиться у нас. Как-нибудь уместимся… — Тонмэй говорил от души.
— Они, насколько знаю, ночуют и живут только в своем жилище. А ирука есть. Я им помог с этим. — Гирге, улыбаясь, перевел слова Тонмэя своим попутчикам. Те заулыбались. Бородач в знак благодарности склонил голову, ладони прижал к груди.
— Он благодарен вам, но хочет отдохнуть в своем чуме, который мы поставим сейчас.
— Может, мы поможем? — спросил Тонмэй.
Гирге перевел. Те покачали головами, мол, не надо. Судя по тому, как смягчились их лица, они были довольны Тонмэем.
Тонмэй думал о дальнейшей жизни, как будут отныне жить, что сулит им приезд нежданных незнакомых людей.
* * *
Тонмэй проснулся рано. В меховом элбукэ кромешная тьма. Это надежная защита от любых морозов. Элбукэ — дело умелых рук Эку. Прошло много лет, с тех пор как юной хозяйкой вселилась она в илуму Тонмэя. И первым делом занялась выделкой оленьих шкур, добытых ранней осенью, когда шерсть еще не густая. Из нескольких шкур сшила элбукэ мехом внутрь.
Когда пошли дети, по мере их роста мать делала сначала детские элбукэ, а затем и побольше, для подросших сыновей и дочери. А внутри элбукэ дети спали в кучу — меховых мешках. Сами взрослые накрывались меховым одеялом.
В зимнее время у ламутов в жилище тройная защита от лютых морозов: сначала чум, утепленный шкурами и снегом снаружи, затем элбукэ — меховой полог и, наконец, спальные мешки.
Тонмэй почему-то обо всем этом вспомнил. Ему повезло со второй половиной. Он всю жизнь хранит в душе чувство благодарности к своему отцу — старцу Ичээни. Это он повез сына к своенравному, но доброму деду Горго, где Тонмэй впервые увидел юную Эку. Она удивила парня своей свежей красотой…
В тот раз, по заданию отца, Тонмэй погнал молодых оленей. Дед Дэгэлэн Дэги поехал с ним в качестве свата. А Тонмэй даже не догадывался. Интересна жизнь ламутов, их воспитание и характеры. Все продумано, как надо, безо всякой суеты.
Эку все умеет: готовит вкусную еду, быстро и хорошо шьет любую летнюю и зимнюю одежду. Так и прожили они жизнь в любви и согласии. Не заметили, как выросли дети. Старшие сыновья уже имеют свои семьи, растят внуков. С ними пока живут Илкэни и Нелтэк.
С Илкэном еще ничего. Найдется невеста. А вот как быть с Нелтэк, он сам не знает. Подходящих молодых ламутов, за кого можно было бы выдать замуж дочь Нелтэк, что-то не видно. У него, если признаться, нет желания расстаться с любимой дочерью. Ведь каждый день начинается с радостных дум о Нелтэк. А что будет с ним, когда она откочует в другую семью, выйдя замуж? Отец об этом старается не думать. Но жизнь и судьба сами определяют, по какому пути идти и как устроить личную жизнь каждому молодому ламуту. Тонмэй поневоле задумался сейчас о судьбе дочки. В тот же миг под одеялом зашевелилась мать. Тонмэй понял, что разбудил ее своими вздохами. Та откинула меховое одеяло и начала одеваться.
Тут нет ничего не обычного. Эку, с первых дней жизни с Тонмэем хранила тепло и уют в чуме. Как только с радостным треском начал загораться огонь в очаге, Тонмэй, одевшись, выбрался из элбукэ — полога.
— Полежал бы немного, покуда нагреем чум, — тихо сказала мать Нелтэк.
— А зачем? Мне и так тепло рядом с тобой, — улыбнулся Тонмэй, шагнул к двери и выбрался наружу.
Чуть поодаль сквозь марево предутреннего тумана темнел силуэт чума вчерашних запоздалых путников. Тонмэй в подробностях вспомнил весь разговор с пришельцами.
Он почему-то с опаской воспринял их. Ему не понравился их нежданный приезд и весь разговор о какой-то новой вере, незнакомой ему самому и его сородичам. Ситуация могла стать напряженной, если бы не Гирге.
Удивительно, как и где Гирге сошелся с этими незнакомыми людьми? Этот бородатый даже чем-то пугает и отталкивает. Вчера вечером перед сном Тонмэй долго обдумывал услышанное. Его озадачил и сам Гирге, шепнув ему на ухо: «Ты не опасайся их. Ничего плохого тебе не сделают. Они — добрые люди».
Эти слова Гирге встревожили Тонмэя. «Они еще спят. Однако сильно устали в пути», — подумал он, замечая, что дымок не струится над чумом.
…Вдвоем с женой попили чай.
— Занесу им окорок уямкана. Попотчуем сегодня гостей, — проронил Тонмэй.
— Сам знаешь, люди новые, незнакомые… Накормим как надо. Но ты будь осмотрительным, мало ли что… — ответила жена.
— Гирге шепнул мне, будто они неплохие люди.
— Тебе Гирге так сказал? — переспросила она.
— Да, он так сказал. Слово в слово говорю тебе. А он умеет видеть нутро человека насквозь…
— Как бы там ни было, гости есть гости. Попотчуем их, как можем, — откликнулась жена.
* * *
Уркэпэн бесшумно распахнулся и зашел Гирге.
— Яв укчэнэс?[193] — спросил он. Это общепринятое выражение у ламутов, имеющее несколько оттенков. С одной стороны, оно звучит как приветствие, с другой, как пожелание здоровья, с третьей, как проявление милосердия.
Тонмэй и Экку улыбнулись.
— Як-та укчэнэк ачча[194]. Ты подоспел вовремя. Садись к столу, — предложил Тонмэй гостеприимно.
— Я на миг только, глянуть: спите вы или нет. Пойду за ними. Попьем чаю с оленьим молоком. — Гирге бесшумно вышел.
Эку засуетилась, вновь собирая еду на стол. Кроме вареного мяса, и собирать-то было нечего. Покопалась в дальнем углу чума, вынула замороженное оленье молоко и стала колоть его на маленькие кусочки для лакомства.
— Дети, просыпайтесь. Сейчас гости зайдут, — сказал Тонмэй.
Илкэни тут же поднялся. Снял элбукэ, собрал куучу — спальный мешок, аккуратно сложил возле стенки чума.
То же самое проделала сестра. Потом оба умылись возле очага, поливая из кружки друг другу на руки.
— Поешьте, пока собираются гости, — мать налила детям чаю и дала по куску оленины.
За стенкой чума зарычал Тайахсыт.
— Идут… — Тонмэй глянул на сына.
Илкэни повернулся к задней стенке чума и крикнул: «Чэт, Тайахсыт!»
Казалось бы, отец мог и сам скомандовать Тайахсыту, а он глянул на сына, дескать, ты хозяин, ты и угомони его.
Тайахсыт услышал голос Илкэни и притих.
Вскоре все услышали скрип снега под ногами шедших людей.
Зашли вчерашние гости. Бородач, крестясь, поклонился. За ним перекрестился молодой русский и, к удивлению Тонмэя, крестились якут и сам Гирге.
«Удивительно-то как… Что происходит?» — подумал он, наблюдая за Гирге.
Синеглазый бородач окинул любопытным взглядом Тонмэя и его семью. Вчера вечером при свете горящего очага не рассмотрел ничего толком, а сейчас утро, светает.
У ламутов не принято проявлять лишнее любопытство. Всему свое место и время.
«Совсем, как абага[195]. Такой большой», — подумал Тонмэй.
— Вчера было поздно, да и темно. Добирались долго. Кругом снег. К счастью, удачно наняли в проводники вашего друга Гирге, — заговорил якут.
Гирге перевел. Тонмэй кивнул головой.
— Хочу познакомить вас… — якут хотел продолжить, но Тонмэй остановил его:
— Пускай гости попьют чаю. После познакомимся.
Якут перевел слова хозяина чума русским. Те улыбнулись.
Гирге одобрительно кивнул Тонмэю, дескать, правильно поступаешь.
Тонмэй взглянул на якута.
— Ты тоже наш гость. Мы тебя видим впервые.
На лице якута засветилась улыбка.
— Я приехал из Якутска. По заданию Якутской епархии сопровождаю отца Алексея и его помощника в качестве переводчика.
Тонмэй вновь кивнул головой, мол, понял. Потом заговорил, будто оправдываясь:
— Отведайте нашего чая. Правда, с заваркой у нас туго. Что-то купцы перестали заезжать. Улахан Мурун тоже. Приходится сушить горные травы, потом их завариваем. Не обессудьте, коли не понравится.
— А кто такой Улахан Мурун?
— Это наш давний знакомый. Торговый якут.
— Да-а?! Это интересно… — воскликнул якут.
Бородатый русский, выслушав перевод, блеснул голубыми глазами и стал пить чай.
— А что, вкусный чай, отдает горным воздухом. Кстати, гижинские ламуты тоже чай заваривают травами. Скажи, Гриша, им, я охотно возьму у них сушеные травы в обмен на русский чай.
Якут перевел. Его слова по-ламутски пересказал Гирге. Тонмэй бросил взгляд на жену: «У тебя сколько осталось трав-то?»
Эку улыбнулась. Она радуется, услышав про чай, а травы сушеные еще есть. Тонмэй уловил смысл улыбки. Повернулся к гостям и кивнул головой, затем жестом пригласил к столу.
— Хозяин согласен, — перевел якут. — Теперь познакомимся. Меня зовут Григорий. Среди земляков известен как Хаппыт Киргелэй. Родом из семьи скотоводов.
Тонмэй кивнул.
— Его зовут отец Алексей. С ним его помощник Евлампий. Они ездят по местам, где живут ламуты, и говорят с ними. — После этих слов Григория отец Алексей низко поклонился ламутам. Его примеру последовал Евлампий. — Теперь вы расскажите о себе.
Тонмэй рассказал о своих сородичах. Его слова переводил Гирге.
* * *
Отец Алексей охотно обменял сушеные травы на заварной чай, даже дал больше, чем ожидал Тонмэй.
Тонмэй поделился мясом. Особенно рад был Хаппыт Киргелей. Он знал толк в мясе. К тому же Тонмэй отдал им жирный окорок сохатого.
За те несколько дней, которые миссионеры провели в стойбище, ламуты несколько раз побывали в их чуме. Дивились на развешанные по стенам кресты и небольшие четырехугольники с изображениями каких-то сказочно-прекрасных людей.
Отец Алексей объяснил им, что это бог и святые, обитающие на небесах. Мы их не видим, но они, мол, обо всем знают. Мы, говорил Алексей, все смертны. А Господь Бог Христос и его святые вечны. Наставлял, чтобы ламуты о всех горестях своих рассказывали Богу, тогда он каждому поможет…
Ламуты сидели смиренно и внимательно внимали каждому слову отца Алексея.
…Тонмэй был обескуражен услышанным. До этого им никто никогда не рассказывал о каком-то Всевышнем Боге, который живет высоко-высоко за небесами и видит все, что происходит на земле.
Большой гость будто говорит о великом Гольце Тонмэе. «Надо же, как удивительно и интересно. Откуда узнал он о нашем Гольце?» — подумал Тонмэй.
Он поделился своими соображениями с Гирге и Хаппыт Киргелеем.
Отец Алексей улыбнулся, когда Хаппыт перевел ему слова Тонмэя. Его голубые глаза заискрились.
— Стало быть, вы поклоняетесь Духу Гольца Тонмэя… В этом нет ничего предосудительного. Наоборот, это означает, что вы верите небесному покровителю. Это правильно. Одно другому не мешает. Продолжайте по-прежнему общаться с Духом вашего Гольца Тонмэя… — с жаром говорил отец Алексей. — Для вас Голец Тонмэй — это и есть Бог.
В другой раз, когда все расселись, отец Алексей заговорил не так, как обычно, а растянуто, будто пел на своем языке: «Господи, Иисусе Христе, помилуй…». Затем внезапно перешел на их язык. Ламуты не удивились, а перепугались не на шутку. Откуда знает их язык этот голубоглазый нюча, которого зовут отцом Алексеем? Удивительно — каждое слово доходит до сознания ламутов. «Да, это не простой человек, его, однако, к нам послал сам Голец Тонмэй!» — подумали все.
После молитвы отец Алексей всех обрызгал, как говорит Хаппыт Киргелэй, святой водой. После этого каждому в рот из маленькой ложки влил что-то сладкое. Сказали, что это от Господа Бога. Отец Алексей каждого крестил и всем навесил на шею нательные крестики.
— Отныне вы крещены, — перевел слова отца Алексея Хаппыт Киргелей…
Все вышли наружу. Было светло и бело вокруг. Вдали отчетливо и величаво виднелся заснеженный Голец Тонмэй.
Отец Алексей широко перекрестился и низко поклонился Гольцу Тонмэю.
— Какой красивый и могучий ваш покровитель! — воскликнул он.
Здешние ламуты, как оказалось, и сами не догадываясь, как близки они к Господу Богу. Для них небесный Бог — это их Голец Тонмэй. Выходит, они с незапамятных времен, живя вдали от жарких пустынь и больших городов, уже верили в великого Бога. Так пусть же живут так и дальше во веки веков.
Отец Алексей еще несколько раз низко поклонился Гольцу Тонмэю.
Ламуты, услышав молитву отца Алексея на их родном языке, сочли его поистине человеком с небес… Так это было внезапно и необыкновенно, что все уверовали в чудо[196].
Вечером Тонмэй забил оленя. Эку тщательно вычистила и перемыла все внутренности и сварила в медном котле.
Гости с удовольствием поели. Отец Алексей поведал о том, что ламуты в Арке, Охотске, Кетанде, Иня уже угощали их этой деликатесной едой.
…Когда миссионеры уезжали, Тонмэй целиком отдал им тушу оленя на дорогу. Отец Алексей всех осенил крестом и еще раз поклонился Гольцу Тонмэю…
Так перевернулась еще одна страница в жизни кочевых ламутов.

Глава шестнадцатая. Нежданные сюрпризы

У Маппыя не ладятся отношения с Тойоном. Все началось со щенка. Тарагай Мэхээлэ обещал ламутам к осени подобрать для них щенка. И тут до него дошла молва, что Маппый отдал ламутам своего щенка. Получается, что он нарочно опередил его. После этого они сильно повздорили. Тойону не понравилось то, как независимо ведет себя его конюх в разговоре с ним.
После той словесной перепалки Маппый уехал к табуну.
Осенью кто-то шепнул на ухо Тарагай Мэхээлэ, будто бы Маппый имеет виды на его дочь. Тарагай рассвирепел. Сердито накинулся на дочь:
— Это правда, Даайыс? Признавайся честно, ты встречаешься с ним?
— Ты о ком, аба?[197] С кем я должна встречаться?
— Не прикидывайся дурочкой.
— Я не понимаю, папа, о ком ты говоришь?
— С этим босяком, моим хамначытом Маппыем…
Дочь рассмеялась:
— Не волнуйся, аба, я без твоего согласия замуж не собираюсь. А твой Маппый, скажу честно, для меня не подходит…
— Это верно, дочка…
— Но я же когда-то должна иметь свою семью. Ты думаешь об этом, аба?
Тарагай Мэхээлэ от неожиданности аж подскочил. Он не ожидал от дочери таких смелых слов.
— Ты, Даайыс, застала меня врасплох. Честно признаюсь, не думал об этом. Для меня ты всегда дите. Вот и не заметил, как ты подросла.
Даайыс снова звонко засмеялась:
— Знаешь, аба, мне один парень запал в сердце.
Отец растерянно захлопал ресницами. Мысленно перебрал всех местных холостых парней.
— Ты это серьезно?
— Сказать тебе, папа?
— Говори.
— Мне понравился парень, тот ламут… Помнишь, летом приезжали? Тот, что боролся с Маппыем.
— Да ты что?! В своем ли уме? Мы их толком не знаем! Ну ты даешь! Один раз увидела незнакомого ламута и уже готова замуж за него идти, да?
— Шучу, аба, шучу, — заливаясь смехом, ответила Даайыс.
— У меня чуть сердце не остановилось… — Отец понял, что дочь шутит. Но неприятный осадок в его душе остался. «Всякое может случиться на этом свете… Мало ли что?» — с досадой подумал купец.
* * *
Маппый тем временем перегонял табун на осеннюю тебеневку. Пока снег неглубокий, надо торопиться. До этого шел мокрый липкий снег, долго не залеживался, таял быстро. Только этой ночью выпал сухой снег, скрипучий. Маппый по опыту прошлых лет понял, что этот снег не растает, и без колебаний решил перегнать табун через сээн урэх[198], за которым начинаются раздольные мари.
Коням передалось настроение конюха, шли ходко.
Впереди показалось русло, берущее начало от озера Биллях. Само озеро и русло уже скованы льдом, сверху укрыты мягким снежным покрывалом.
Выйдя на лед, кони и вовсе повеселели. Гурьбой двинулись на другой берег.
Маппый забеспокоился. «Надо было проверить лед. Выдержит ли?!» — успел подумать он. Как вдруг впереди раздался резкий глухой гул. Кони испуганно шарахнулись в разные стороны, под их копытами проломился лед. Многие успели перескочить и выбраться на другой берег, а часть табуна в панике барахтались в темной ледяной воде.
— Айыы Тан, ара! Абыраа![199] — изо всех сил завопил перепуганный Маппый.
Маппый верхового коня направил в глубокую воду, надеясь за собой увлечь тонущих лошадей. Ему это удалось. Ошалевшие от страха лошади поплыли за ним. Под ним сильный, опытный конь. Зная это, Маппый не думал о себе, и мысли не допускал, что сейчас в одно мгновение может сам утонуть в ледяной воде. Свались он с коня — и сгинет в ледяной мешанине. Обернувшись, громко зовет лошадей за собой…
* * *
Поздней ночью, крепко спящего мужа разбудила жена:
— Просыпайся, Мэхээлэ. Кто-то стучит в калитку.
Тарагай Мэхээлэ приоткрыл глаза:
— Ты о чем?.. Кто стучит?..
— Наверное, что-то случилось. Зря стучать не будут. Поднимайся, — испуганно шепчет жена.
Тарагай Мэхээлэ услышал громкий стук, откинул одеяло, сшитое из выделанных заячьих шкур.
— Где мои штаны?! Подай мне штаны! — крикнул жене.
Та подняла с пола тяжелые штаны. «Аж не помнит, где скинул собственные штаны… — ворчит она. — То-то шибко торопился, даже не помнит, где разделся…» И подумала: «Что с него возьмешь, когда таким родился, рассеянным. Но дело свое умеет делать, как бык ненасытен. Такой он мне больше по душе…»
— А где рубаха? Быстрее, где рубаха?! — окрик мужа прервал мысли жены. Она тут же подала рубаху.
Оделся, ноги сунул в теплые торбаза.
— Подай мне шапку! — Суетится, натягивая на себя волчий полушубок.
Жена нахлобучила на лысую голову мужа меховую шапку из лисьей шкуры.
— Видно, в самом деле, что-то невероятное случилось, коли среди ночи стучат… — бормоча на ходу юркнул наружу. Кромешная тьма тотчас поглотила его. Стук не стихает. У него крепкий, высокий забор и калитка с железным засовом.
Быстро семеня, подходит к калитке.
— Спать не дадут по-человечески. Кто там?! — недовольным голосом крикнул он. Сразу не стал открывать засов, мало ли что. Всяких хаамаайы, говорят, кишмя кишит везде. Они опаснее, чем таежные звери.
— Мой тойон! Это я, Маппый… Отвори калитку.
— Маппый?!
— Да-да… Это я…
Тарагай Мэхээлэ открыл калитку. Перед ним стоял человек весь в ледяном панцире. Он не узнал его.
— Кто ты?! Откуда явился так поздно?
— Это же я, Маппый. Не узнаешь?.. — Он весь дрожал.
— Это ты?! Зайдем в дом. Там поговорим. — Тарагай понял, как сильно замерз его конюх. Жена купца ахнула, увидев заледеневшего Маппыя.
— Достань мою охотничью одежду… Да побыстрее, — прикрикнул на жену купец. Повернулся к Маппыю и скомандовал:
— Раздевайся догола и накинь это! — Он бросил к ногам хамначита волчью шубу.
Маппый с трудом разделся и накинул на себя хозяйскую шубу.
В это время из дальней комнаты жена притащила мужнину одежду.
— Надевай это, — говорит Тарагай. — А ты сбегай к моим скотникам, разбуди их и скажи от моего имени, чтобы немедля натопили мою баню…
— А где твой конь?
— Тут рядом. Возле дома на привязи. Он тоже замерзает.
— Да что случилось?!
— Провалились в ледяную воду. — Маппый не стал обо всем говорить сразу.
— Черт тебя побери! Коня чуть не погубил. Ладно, потом разберемся, — чертыхаясь, Тарагай ушел в свою комнату. Вскоре вернулся с большой бутылью. Налил из нее в кружку.
— На, выпей, а то от простуды сдохнешь, — Тарагай подал кружку.
В нос Маппыю ударил крепкий дух спиртного. Он залпом выпил содержимое кружки. Сильнейший жар мгновенно охватил все его нутро. В голове зашумело. Маппый благодарно глянул на тойона.
В это время прибежала запыхавшаяся жена.
— Баню затопили. Скоро согреется.
— Давай наливай парню крепкого чаю! — Тагай слова жены пропустил мимо ушей.
Хозяйка разволновалось за человека, провалившегося в полымя. Дрожащими руками наливала чай.
Маппый выпил две кружки чаю.
— Спасибо, хозяйка! — поблагодарил он.
— Пошли в баню! — скомандовал тойон, подозрительно глянув на жену. — А то засиделся тут…
Оба вышли. Тарагай Мэхээлэ вскоре вернулся.
— Я велел хамначитам, чтобы из него горячим паром вытряхнули всю простуду!
— Где Маппый заночует? — спросила жена.
— Тебе не терпится, что ли, изведать его мужскую силу тайком от меня? — язвительно сострил муж. Налил себе в кружку спирту и выпил.
— Не болтай лишнее! — Жена острым взглядом резанула по мужу. Тарагай расхохотался.
— Шучу, шучу, не сердись… — задыхаясь от смеха, едва выговорил он. Жена обиженно надула губы. — Насчет коня тоже распорядился. Весь заледенел бедный конь. Выживет ли? Еле затолкали его в хотон, чтоб согрелся. Велел скотнику Байбалу, чтобы счистил с коня весь лед, потом насухо вытер спину, грудь, живот, а после подбросил побольше сена.
— Как я посмотрю, ты больше печешься о коне, чем о человеке, — съязвила жена.
Тарагай не остался в долгу:
— Я пекусь о нашем с тобой благе. А тебе, видно, молодой мужик нужен, то-то на этого хамначита пялишься…
* * *
Хороша баня у тойона. Маппый в жизни в первый раз попарился в настоящей бане. Жара такой силы, что Маппый задыхается, как рыба, выброшенная из воды на сушу. Пот льется с него градом, но чует как нутро его все еще не оттаяло. Тут вновь и вновь вспоминает, как еле доехал до деревни, весь замерзший, вся одежда на нем замерзла. Вытащил на себе верный конь.
Тойон пока не знает, какая трагедия произошла. Маппый не стал с ходу рассказывать обо всем, просто сил не было. Да и сам тойон не стал ни о чем спрашивать, сказав, что потом разберется.
Маппый благодарен ему. По-человечески обошелся. Байбал, скотник, заглянул и, прикрываясь рукавицами от жара, бросил:
— Маппый, в твоей избушке печь натоплена. После бани сразу туда не ходи. Пусть прогреется. Приходи сначала ко мне, чаю попьем, заодно малость поостынешь.
— Бахыыба, догор…[200] — благодарно откликнулся Маппый. — А где конь?
— У меня в хотоне. Придешь, увидишь.
У Байбала изба и коровник совмещены. Его супруга доит коров, ухаживает за телятами. А сам Байбал выполняет все наружные работы: подвоз льда, дров и сена. Детей у них нет. Родились трое, никто не выжил. Маппый привязан к нему с детства. Помогал, чем может. Подвернется удача на охоте, первый, с кем делился, Байбал.
Недавно у Маппыя случилось горе. Умерла мать. Долго болела. Вдвоем похоронили ее. Вырыли могилу, гроб сколотили. А на погребение пришли конюхи, скотники, их жены. Весь простой люд. Супруга Байбала состряпала скромную еду на поминки. Маппый, оставшись дома один без матери, долго плакал молча. Как тяжело было бы ему, если бы рядом не было Байбала и его супруги. Маппый потом уехал в свою землянку, к лошадям. Крутясь среди них, не замечал, как проходил день. Так и коротал время. А по ночам плохо спалось. Все тосковал по матери. Однажды приснилась ему мать.
Она зашла в дом помолодевшая. Не подошла к сыну, а стоя у двери молвила: «Сын мой, не горюй и не плачь по мне. Хочу вознестись к небесам, куда меня зовут айыылар[201], и не могу, ты меня держишь. Отпусти меня, сын». А он говорит: «Хорошо, мать, я всегда слушался тебя, лети туда, куда зовут. А я постараюсь справиться со своим горем».
С тех пор мать больше не снилась.
…После бани Маппый сразу прошел в хотон, где стоял его конь. Обнял коня за шею и долго стоял, без движения, пока его не оторвал Байбал: «Пойдем, после бани простынешь. С конем твоим все нормально».
Маппый говорит:
— Как померла мать, я осиротел. Совсем один остался. Только ты, Байбал, рядом. Да еще, знаешь, о ламутах, что приезжали, часто вспоминаю. Далеко от нас живут. По горам и тайге вечно кочуют. Сердцем чую, добрые, сердечные люди.
— Да, люди говорили, что ты с ними общался.
— Не только общался. Я их лучше, чем себя самого, узнал…
Маппый рассказал о лабазе, где ламуты для него оставили туши снежных баранов.
Долго сидели, общались два хамначита. Маппый рассказал обо всем, что произошло на озере с лошадьми.
Байбал испугался за Маппыя. Что станет с парнем, как и чем помочь, он не знал. Только догадывался об одном: тойон взбесится и это дело просто так не оставит. Мстительный, хара сордоох[202].
* * *
Тарагай Мэхээлэ чуть с ума не сошел, когда Маппый поведал ему о гибели лошадей. Он выхватил ружье с намерением тут же застрелить конюха. Лихорадочно дернул затвор бердана, загнал патрон в ствол и еще секунда — не миновать убийства человека, но произошло непредвиденное. В тот самый миг, когда Тарагай Мэхээлэ ствол бердана наставил на Маппыя, Ааныс с рысьей ловкостью нависла на бердан. «Уходи, Маппый!» — завопила женщина. Как тут же раздался выстрел. Тарагай Мэхээлэ всего трясло, бледный, потный, выпустил из рук бердан и тяжело сел на пол. Жена Ааныс плашмя лежала рядом.
— Что я наделал, паршивая душа?! — бормотал Тарагай, бессмысленным взглядом оглядываясь вокруг. — Не хотел тебя убивать, моя Ааныс. Как же так произошло, а-а…
Он не замечал бледного Маппыя, стоявшего возле двери. Нет, тот не убежал… Как оставить слабую женщину наедине с обезумевшим тойоном? Убьет же ее, невинную.
В это время шевельнулась Ааныс, подняла голову, села.
— Ты, моя Ааныс, жива?! Жива, да-а?! — вскричал Тарагай Мэхээлэ, обнимая жену.
Вот тут-то Маппый быстро повернулся и выскочил из дому.
А Тарагай Мэхээлэ то плакал, то смеялся, без конца целуя Ааныс и гладя ее волосы.
В самом деле, Ааныс была его неделимым сокровищем, неиссякаемой силой, безупречной гордостью и бесконечной любовью. Женился на ней по любви: Ааныс сама из бедной семьи. Ее мать, отец и трое младших братьев живут в соседнем наслеге. Тарагай Мэхээлэ в отцы годился ей, но влюбился, как юноша, едва увидев ее на ысыахе.
Когда он послал сватов, родители Ааныс не стали торговаться со знатным купцом, да и Ааныс безропотно дала согласие. Она не испытывала никаких чувств к купцу, но вышла за него замуж с одной лишь целью — как-то поддержать своих родных.
…Тарагай Мэхээлэ ни на шаг не отходил от жены, проявляя искреннюю нежность. К счастью, свинцовая пуля бердана продырявила пол, а сама Ааныс от громкого выстрела потеряла сознание. Потрясенный Мэхээлэ очнулся, когда Ааныс шевельнулась…
Правду в народе говорят: беда не приходит одна. Чудом не произошло несчастье в доме Тарагай Мэхээлэ.
* * *
Тарагай Мэхээлэ сам съездил к месту гибели лошадей. С собой взял нескольких работников. Среди них конюха Доропууна, который пас соседний табун, и Маппыя.
Тарагай злой, молчал всю дорогу, только желваки играли на скулах, да изредка до хруста скрипел зубами. У тойонов иная психология, чем у простого люда. Они трясутся за свое богатство, будто после утери какой-то его части перевернется мир.
Приехав на место, придирчиво все осмотрел. Сам удостоверился в том, что погибли старая кобыла и пятеро жеребят.
— Ты, Маппый, больше не конюх. На ружейный выстрел теперь не подойдешь к лошадям. С навозом будешь возиться в хотоне[203]. Этим будешь заниматься всю жизнь. Притом на моих глазах. Понял, собака?!
Маппый побагровел, но смолчал.
— Ты же хамначит у меня. С лошадьми жил вольной жизнью, припеваючи. Теперь такой жизни у тебя больше не будет…
Обернулся к Доропууну:
— Прими у него весь табун. И зимовье со всеми постройками. И ружье забери. Зачем ему в хотоне ружье…
— Я заплачу, мой тойон, — подал голос Маппый.
Тарагай зло засмеялся, глаза холодные, как лед.
— Чем же ты заплатишь? У тебя же ничего нет.
— Позволь мне поохотиться. Сохатину добуду сколько надо. Сокжоев достану, — тихо говорит Маппый.
— Ишь ты! Привык к свободной жизни. Нет, ты не будешь охотиться.
— Я даром буду тебя мясом обеспечивать.
— Не морочь мне голову… Я же ясно сказал тебе, чем будешь отныне заниматься. В хотоне. К тому же суд определит, сколько ты мне должен. Понятно?
Туши лошадей повезли в деревню. Там, как оттают, разделают. Зачем пропадать добру.
…Доропуун принял табун у Маппыя.
* * *
Маппый, как велел тойон, освободил избу для нового конюха Доропууна. Она принадлежит тойону. Для себя Маппый из тонких деревьев построил небольшую кладовку. И то с разрешения Тарагая, ибо вся земля была в его собственности. В кладовке Маппый хранил свои личные вещи.
А пока оба конюха сидят в избе за столом и чаевничают. Доропуун вытер пот с лица и говорит:
— Может, останешься у меня? Тут места нам обоим хватит. Покуда есть время, покажешь свои владения.
— Какие у меня владения? Все это принадлежит Тарагаю. Если задержусь у тебя, тойону это не понравится.
— Да, он такой. Знаю его. А чем будешь заниматься?
— Спрашиваешь так, будто это от меня зависит. Мы оба хамначиты. Ты же слышал, как говорил тойон, что упрячет меня в хотоне.
— Печально все это. Ты же не виноват в гибели лошадей.
— Я — конюх, я и виноват…
— Мог бы и по-человечески обойтись… — вздохнул Доропуун. — За что у него на тебя зуб? Понять не могу.
— Из-за ламутов. Они ему пушнину привозят. А я от чистого сердца им щенка подарил. Просто так.
— Заревновал, что ли?
Маппый пожал плечами.
— Стало быть, поедешь сейчас?
— Не поеду, а пойду. Теперь я пеший человек.
— Поедем оба. Возле села я поверну обратно, а ты дальше потопаешь сам.
— Махтал[204], Доропуун. Но тебе лучше подальше держаться от меня, иначе тойону не понравится… — отозвался Маппый.
— Покурим, что ли, на прощание, — Доропуун протянул Маппыю старенький мешочек с табаком.
— У меня свой.
— Еще пригодится тебе самому твой табак. Я угощаю тебя. Коли я конюх, тойон подсыплет мне в мешочек, — улыбается Доропуун. Маппый перестал отнекиваться. Оба закурили.
Молчание прервал Доропуун:
— Ружье свое покуда забери с собой. Тойону, если спросит, скажу, что оно у меня.
Маппый чего-чего, а такого от Доропууна не ожидал. Широко улыбнулся.
— О, догор[205], спасибо! — воскликнул он.
…Маппый попрощался с Доропууном и на охотничьих лыжах двинулся в дорогу. От проезжей тропинки, отошел подальше в лес. Решил проторить свой путь. Широкие лыжи на глубоком снегу не тонули. За лямки потащил свои небольшие нарты с необходимыми вещами. Пройдя приличное расстояние, повернул к реке Быйыттаах и далее пошел по лесу вверх… Вспотел. В укромном месте, в чащобе, спрятал нарты и лыжи. Обратно, несмотря на глубокий снег, шел пешком. Пока добирался до тропинки, устал. Поднял голову. Темные облака обложили все небо. Начинался снегопад. «Пока все идет неплохо. Снег скроет мои следы…» — удовлетворенно подумал он.
* * *
Маппый исчез.
В округе всполошились. Все гадают, куда он мог деться. Беднота, жалеючи, искренне переживает за него.
Тарагай Мэхээлэ вне себя от злости. Рвет и мечет. На всех кричит, чтобы искали и нашли хамначита живым или мертвым.
Тарагаю мнится, что Маппый засиживается у Доропууна. От таких предположений он свирепеет еще больше. А как же, натворил бед, а теперь отлынивает от хотона…
Спровадил двух верховых к его бывшему зимовью, где обосновался сейчас Доропуун. Он был конюхом всю жизнь, только после трагедии с лошадьми, по распоряжению тойона, принял табун у Маппыя. За другим табуном, остался присматривать его сын.
В последние дни шел сильный снег. Санный путь занесло снегом. Верховые не смогли пробиться до зимовья и вернулись.
Тарагай рассвирепел пуще прежнего. Повелел тем двоим ехать снова, но теперь на санях. Распорядился, чтобы санный путь непременно проложили. Снабдил работников продуктами, зная, что глубокий снег просто так им не проехать. Видимо, несколько ночевок понадобится. Приказал без Маппыя не возвращаться.
Прошла неделя. Тарагай без конца гонял местных на поиски хамначита. Все было тщетно. Маппыя нигде нет, будто улетучился.
Наконец однажды поздним вечером вернулись те, кто уехал на санях к Доропууну. Прямиком подъехали к дому купца. Тот страшно побледнел, узнав, что и там нет Маппыя. Отпустил работников, наказав, чтобы те передали Байбалу, мол, хозяин его ждет не дождется.
Байбал робко зашел в дом Тойона. Поклонился низко. Тарагай обычно встречал его приветливо, а на этот раз удостоил лишь суровым молчанием.
Байбал робко топтался у двери, ожидая, что прикажет тойон.
— Подойди поближе, — надменно повелел тойон.
Байбал подошел ближе.
— Садись. Хоть ты и хамначит, дай ногам передохнуть.
Байбал осторожно присел на табурет, будто боясь, что та рассыплется под его тяжестью.
— Я знаю, ты был дружен с Маппыем. Может быть, знаешь, где он прячется… — начал было тойон, но Байбал перебил его:
— Он ко мне не заходил. Не знаю, где он.
— Допустим, — заговорил тойон и немигающим взглядом впился в скотника. Байбал съежился, втянув голову в плечи.
— А чего так быстро отнекиваешься, не даешь мне мысль свою договорить? Хитришь однако, — процедил тойон сквозь зубы.
— Я маленький человек. Хитрить не умею. Из хотона не выхожу, сам знаешь.
Тарагай Мэхээлэ ухмыльнулся.
— Позволь, мой тойон, высказать одну мысль. — Байбал только теперь посмотрел на тойона.
— Говори, я слушаю.
— Маппыя будут судить, да?
— А как же?! Будут судить… Столько темных дел натворил. По нему, как пить дать, каторга плачет. Ему не отвертеться.
— За что же? За несчастный случай с лошадьми… — осторожно начал Байбал.
— За счет моего богатства вы все живете, волчье отродье, — прошипел Тарагай Мэхээлэ.
«А ты сидишь на нашей шее, ненасытный Тарагай…» — подумал Байбал. Но сказал о другом:
— А если окажется, что Маппый покончил с собой, тогда кто виноватым будет?
Тарагай Мэхээлэ не ожидал такого вопроса от Байбала, грозно уставился на скотника. Тревожные мысли завертелись в его голове: «Подумать только, как круто повернул дело? Надо же… Ведь могут и за меня взяться… Но я-то тут при чем, если Маппый покончил с собой? Я ведь не сидел, сложа руки. Даже поиски организовал. Всех на ноги поднял. Все это видели…»
Подумав так, сказал негромко:
— Сам Маппый виноватый будет…
На это Байбал никак не ответил. Этот невзрачный на вид скотник своими вопросами загнал тойона в угол. Тойон испугался. Но всячески старался скрыть свое волнение.

Глава семнадцатая. Земля одна на всех

Ушла в прошлое холодная, студеная зима. Еще совсем недавно казалось, что мир северного таежного края тесен и угрюм. Хмурое небо, вечно обтянутое белыми ледяными туманами, низко висело и томительно давило на все живое на заснеженной земле ламутов.
Но время ни на миг не останавливается в своем вечном кругообороте. Лик суровой природы неотступно меняется. Эти неписаные небесные правила все расставляют по местам. Вот и настало долгожданное пробуждение природы, радуя все живое.
За короткое время вокруг все преобразилось.
На высоком чистом небе ни облачка. Улыбчивое солнце вновь щедро льет золотистые лучи на белые снега. Настала ранняя весна.
Зубчатые горные вершины, будто радуясь, теснятся вокруг Гольца Тонмэя.
На их испещренных ликах беззаботно играют солнечные блики. А на дальних подступах отчетливо видны неисчислимые ряды посветлевших сопок, словно небесные ламутские чора-дю. Таежная жизнь вся складывается вокруг этих сопок, богатых белым ягелем — незаменимым лакомством для домашних оленей, сокжоев и снежных баранов — уямканов.
Ламуты запасаются свежатиной впрок, покуда запасы мяса не так быстро размораживаются. Весной, когда начинается бурное таяние снега, они прекращают всякую охоту на копытных. К тому же это святое время года — период отела. Ламуты глубоко почитают это. Берегут диких животных. От них напрямую зависит их жизнь. Приумножатся дикие копытные, в остальном все зависит от их умения и сноровки.
С наступлением весны эти внешне суровые, но душевно светлые люди с особой чуткостью думают о ближних и дальних сородичах. Их главная мысль о том, сколько из них не дожили до долгожданной весны. Об ушедших в мир иной думают с особой теплотой и почитанием.
За чаепитием много говорят о них, каждый вспоминает поучительные и забавные эпизоды из жизни тех, кого сейчас рядом нет. Остальным предстоит жить и совершать благие дела за усопших.
* * *
Однажды жители Быйыттааха увидели, как вереница оленьих упряжек остановилась возле избушки скотника Байбала.
Тарагай Мэхээлэ догадался, что это сородичи Тонмэя. Если бы приехал сам Тонмэй, то непременно остановился бы у него, как всегда и бывало. Уже два года, как он не появлялся. Правда, ясак свой платит исправно: беличьими, горностаевыми шкурками. Сам не привозил, а передавал через людей купца Улахан Муруна. Судя по всему, хитрый Мурун теперь имеет дело с расторопным ламутом. Если так, то Улахан Мурун ловко обвел его вокруг пальца… Размышляя так, Тарагай Мэхээлэ распорядился, чтобы жена готовила угощение. Он был уверен в том, что ламуты без торга с ним не уедут. Иначе у них вся поездка насмарку.
Снаружи за входной дверью кто-то стряхивал снег с одежды. «Это точно ламуты. У них такая манера. Темные люди, но аккуратные», — подумал он.
В ожидании гостей купец сел за стол и важно приосанился.
Дверь распахнулась, и вошел мужчина в меховой одежде, с большой вьючной сумой в руках. По росту и движениям — не ламут. Суму опустил на пол.
— Дьиэлээхтэр, дорооборун![206] — сказал он, снимая меховую шапку.
— Это ты-ы? — прошептал Тарагай, не веря своим глазам.
— Маппы-ый! — воскликнула Ааныс.
— Да, это я. Приехал, чтобы рассчитаться с тобой, тойонум[207], за утонувших лошадей. Говорил же, что заплачу. — Маппый развязал суму и стал вынимать одну за другой соболиные шкурки вперемежку с огненно-рыжими лисьими шкурами. — Вот, тойон, это все твое. За тех лошадей. Прими. Коли покажется мало, еще привезу.
Тарагай растерянно переводил взгляд то на жену, то на Маппыя, то на шкурки.
— Забирай же! — подтолкнула жена.
* * *
В Быйыттаахе все разговоры только о Маппые. С тех пор прошло два года, как он исчез, будто испарился.
Искали долго, но тщетно. Все свыклись с мыслью, что Маппый где-то в тайге покончил с собой. Простой люд меж собой во всем винил Тарагая. О самом Маппые говорили по-доброму. Вспоминали, каким честным трудягой он был…
И вдруг произошло чудо, как в олонхо[208].
Заявляется живой и невредимый Маппый, одетый в меха. И не пешком даже, а на оленьей упряжке.
…Стоит рассказать о том, что произошло на самом деле с Маппыем.
В самый снегопад, сквозь ночную пургу он покинул Быйыттаах. Не поделился своими задумками даже с Байбалом. В тот самый вечер Маппый побывал в избе своего друга. Уходя, обронил коротко: «Я исчезну. Не ищите».
И на самом деле исчез. По представлению челобитной купца вскоре на конных санях приехали судебные чиновники. Остановились у купца. Осмотрели место, где провалился под лед табун. Расспросили людей о конюхе… Провели следствие. И вынесли свой вердикт: гибель коней — результат несчастного случая, вины конюха не видится.
После того как уехали следователи, Тарагай Мэхээлэ ходил потерянным. Он полагал, суд возьмет его сторону. А вышло наоборот, оправдали Маппыя. А того давно никто не видел. Дали понять купцу, мол, вырисовывается новое дело об исчезновении человека. В качестве подозреваемого привлекут самого купца… Тарагай Мэхээлэ, не ожидавший такого поворота, перепугался и пожалел о затеянном им судебном преследовании хамначита.
Перед отъездом судебных чиновников произошёл весьма неприятный для купца разговор.
За прощальным обедом судья, понизив голос, спросил купца:
— Скажите, Михаил Аполлонович, что за стрельба была в вашем доме?
Тарагай Мэхээлэ поперхнулся чаем. «Что происходит на белом свете? Может быть, этот судья, сам ойуун (шаман), коли обо всем знает? Ведь никого же постороннего не было, не считая Маппыя и моей Ааныс?» — тревожные мысли теснились в его вспотевшей башке. Помимо того, никто до сего момента его по имени и отчеству не называл. А этот башковитый однако.
— О каком выстреле вы спрашиваете? Кто сказал чушь такую? — кое-как уняв волнение, забормотал Тарагай.
— Твои работники слышали выстрел в твоем доме.
— А-а, это они, стало быть, нашептали… Вы им не верьте. Это случайность… Чистил бердан и по оплошности пальнул безо всякого умысла… — бормотал Тарагай скороговоркой, чего до этого с ним не случалось.
Судья внимательно посмотрел на купца.
— Всему свое время… — многозначительно произнес он.
* * *
Проснувшись утром, Тарагай Мэхээлэ вспомнил свой сон. В последнее время ему часто снился Маппый. А сегодня приснился ламут Тонмэй, молча смотрел и наконец произнес одну фразу: «Отпусти Маппыя. Не держи на него зла». Тарагай Мэхээлэ и сам знает, что не потерпит хамначита рядом с собой, когда тот рано или поздно вернется в деревню. Правда, Маппый освободил его от одного довольно щекотливого дела. Ведь судья дал понять, что может начать разбирательство из-за исчезновения работника. А вчера вдруг пришел сам Маппый, будто с того света вернулся. Тарагай Мэхээлэ облегченно вздохнул, понимая, что теперь очистится от подозрения в причастности к бесследному исчезновению Маппыя…
Он не торопясь встал, оделся, прислушиваясь к звукам в соседней комнате, где обычно спит супруга, и услышал звон чашек на кухне.
Входная дверь открылась и вновь закрылась. Стало быть, кто-то пришел…
Тарагай Мэхээлэ вышел в прихожую.
— А-а, это ты, друг Тонмэй?! Здравствуй, здравствуй… Проходи, гостем будешь.
Тонмэй улыбается и пожимает протянутую руку купца. Купец ведет гостя в комнату.
— Ааныс, гость из тайги приехал. Налей нам чаю, — на ходу распорядился он.
Молодая хозяйка принялась накрывать на стол.
— Чем помочь? Говори прямо, не стесняйся. А прежде отметим нашу встречу. — Тарагай Мэхээлэ наполняет рюмки спиртом.
Тарагай тут же выпил. Тонмэй чуть пригубил и поставил рюмку на стол. Это не ускользнуло от цепкого взгляда хозяина.
— Жизнь наша трудна, но живем. Похоронили близких людей… — рассказывает Тонмэй.
— Умерли от болезни или случилось что?
— Болели мои люди. Шибко болели. И олени пали… Много оленей…
— А чем питаетесь?
— Охотимся. Патронов нет. И ружья нужны.
— Понятно… — Тарагай, думая о своем, пальцами стучит по столу. — Скажи мне, почтенный Тонмэй, как у вас оказался беглый Маппый?
Тонмэй из-за пазухи вынул трубку, купец тут же протянул ему тугой кисет с табаком. Тонмэй благодарно кивнул головой, принял кисет и набил трубку, стараясь много не брать. Это заметил хозяин дома и засмеялся:
— Как я смотрю, привык экономить, потому мало набил табака в трубку. Не стесняйся. Бери больше.
Наконец гость закончил с куревом, трубку обратно сунул за пазуху. Кашлянул в кулак и начал рассказывать…
…Маппыя нашли его сыновья в тайге случайно. Могли мимо проехать. Помог Тайахсыт. Пока рыскал по склонам снежных гор, по урочищам и оврагам, охотники на оленьих упряжках промчались вперед. Вскоре услышали громкий лай.
Нэргэт и Илкэни подумали, что Тайахсыт остановил сохатого. Поехали в сторону собачьего лая.
Тайахсыт лаял без обычного азарта. На сохатого обычно кидался остервенело… А сейчас словно подзывал хозяев, скулил и смотрел куда-то вниз.
Когда охотники подошли ближе, то увидели в овраге человека, обернутого в какие-то лохмотья. Человек лежал неподвижно лицом вниз без признаков жизни.
Тайахсыт, когда подъехали люди, перестал лаять. Братья спустились в овраг. Увидели кострище. Видно, человек грелся на костре, пока были дрова. Перевернули человека навзничь. Лицо замотано тряпкой. Тут он застонал, значит, жив, но замерз сильно.
— Илкэни, разожги костер, — распорядился Нэргэт.
Илкэни нарубил сухостоя. А сам Нэргэт притащил лед с реки.
Стало ясно, неизвестный обессилил от голода и холода. Видно, пока хватало дров, грелся, а вот еды никакой.
…Костер для таежного человека друг, первый помощник и спаситель. Огонь на кострище ожил и пламя заиграло с радостным треском. Нэргэт, размотав голову человека, ладонями стал растирать обросшее лицо незнакомца. Тот громко застонал и открыл глаза.
— Маппый?! — удивились Нэргэт и Илкэни.
Да, это был он, якут Маппый…
Первым делом напоили его горячим чаем. Оказалось, он обморозил руки и ноги. Постепенно Маппый, к радости охотников, ожил и смог выговорить: «Махтал[209]…Утуо дьон…[210]»
* * *
…Тарагай Мэхээлэ выслушал рассказ таежного тойона (хозяина), как за глаза называл Тонмэя. Знал, что перед ним сидит мужественный человек, знающий себе цену. На нем держится жизнь его сородичей. «А ты-то сам, Тарагай Мэхээлэ, смог бы жить, как ламуты?» — спросил себя купец и сам же ответил: «Нет, не продержался бы и трех суток».
Тарагай Мэхээлэ пододвинул к Тонмэю табачный кисет, предлагая курить. Тот набил трубку, закурил…
Пока Тонмэй курил, хозяин дома сидел молча. Если бы в это время Тарагая увидели его работники, не поверили бы увиденному. Надо же, удивились бы они, как это всегда такой важный и надменный купец сидит будто виноватый перед наслаждающимся табачным дымом таежником?..
Тарагай Мэхээлэ думал о Маппые. Живучим оказался его хамначит. Это замечательно, что скрывать… Не появись Маппый живым и невредимым, судебные власти могли бы, чего доброго, заподозрить его, Тарагая, в убийстве…
— Что думаешь, друг Тонмэй, о дальнейшей жизни Маппыя? Как быть мне с ним? Какой совет дашь? — спросил Тарагай Мэхээлэ. — Мы ведь его задержим, как только появится у нас. Или сами поедем за ним.
Тонмэй пристально глянул на Тарагая.
— Почему хочешь его задержать? — спросил он.
— За то, что натворил дел, скрылся от власти… — Тарагай Мэхээлэ надменно глянул на ламута, словно говоря, кто тут хозяин.
— Парень он толковый, работящий и честный. Ты сам, Мэхээлэ, загнал его в безвыходное положение. А он не захотел смириться с этим, вот и ушел в тайгу. Он же живой человек, а не дикий зверь, — Тонмэй говорил спокойно и тихо. — К тому же недавно мать свою похоронил. Совсем одинокий остался.
— Но он же хамначит мой… — сказал Тарагай и удивленно глянул на Тонмэя. Мол, надо же! Этот таежник еще заступается за моего беглого хамначита!..
— Ну и что? Но что такое хамначит? Кто это придумал?
— Он должен жить по моим правилам, — сказал Тарагай Мэхээлэ уверенно.
— Почему так думаешь? Мне это непонятно. Объясни.
— Он же мой работник… Мой хамначит.
— Маппый — живой человек. У него своя судьба, а ты говоришь о нем, будто он вещь какая-то.
— Ты, старик, не знаешь нашу жизнь.
— Думаю, что он не вернется к тебе, — тихо отзывается Тонмэй.
— Почему так думаешь?! — остро глянул на гостя купец.
— Маппый притерся к нам. И мы его приняли в свой род. Привыкает к таежной жизни, там он свободен.
— Свободен?!
— Ну да… В тайге люди живут свободно и при этом поддерживают во всем друг друга.
— Вон куда ты загнул, Тонмэй…
— Чему тут удивляться. Тайга — это наш мир, где каждый ламут в другом ламуте видит своего брата или сестру, — говорит Тонмэй.
Тарагай Мэхээлэ надолго задумался. Наконец говорит:
— Ну хорошо, ламут ламута поддерживает. А Маппый разве ламут? Он же якут.
— Мы все люди. То, что Маппый якут, для нас не имеет значения. Главное, он человек. Добрый, честный.
«Этот человек из тайги не такой уж наивный, как я поначалу предполагал. Вон как рассуждает, просто и доходчиво о многом толкует. То-то живут и выживают эти ламуты в нечеловеческих условиях, лишенные удобств жизни, а человеческий облик свой не потеряли. Они не дикари какие-то, а люди как люди…» — думает Тарагай.
Тонмэй заговорил вновь:
— Вот ты, Мэхээлэ, не терпишь Маппыя. Допустим, вернется он в твое селение. Как он будет жить, когда тойон все время будет на него зло держать? Я этого понять не могу.
— Стало быть, ты, друг Тонмэй, хочешь, чтобы он жил у вас?
— Я же сказал, что он человек свободный. Где захочет жить, там и будет жить… Захочет к тебе вернуться, стало быть, вернется…
— Ты оказался гораздо рассудительнее, чем я, — улыбнулся Тарагай Мэхээлэ и протянул кисет с табаком. У Тонмэя засияли глаза от возможности еще раз курнуть. Не отказался от щедрости хозяина. Вспомнил сородичей и пожалел их. Тут он один наслаждается, а те курево видят только во сне.
Оба еще посидели, выпили чаю.
— Ну что же, друг Тонмэй, будем дальше жить, как жили. Ясак плати, как до сих пор платил. Только не окольным путем, а напрямую мне. И меня не забывай, будем меняться, чем можем. Я тебе патроны дам, да и ружье подарю. — Глаза таежника на миг блеснули радостью, но не подал виду.
— Я понимаю. Будем делать так, как ты велишь.
— А насчет Маппыя… — тут хозяин дома вновь задумался. Казалось, что забыл про ламута, сидевшего напротив.
Тонмэй, казалось, думал только о куреве. Старательно и медленно курил. Он ничем не напоминал о своем присутствии купцу. О себе заявил сам купец.
— О чем так задумался, старина? — громко спрашивает купец.
— Сижу и курю. Редко выпадает такое удовольствие, — откликнулся Тонмэй.
— Пускай кочует с вами, бедовый парень, как ты того желаешь… — Тарагай Мэхээлэ, как торговый человек, смекнул о своей выгоде: коли Маппый умело охотится, то это выгодно и ему, торговому человеку.
— Нам, ламутам, и вам, якутам, как велит Дух священного Гольца Тонмэя, нечего делить. Каждому свое. Только земля на всех одна и тайга одна, потому, как разумные люди, будем делиться, чем можем, и станем жить в согласии. — Тонмэй встал и протянул руку хозяину дома.
Тарагай Мэхээлэ тоже встал и крепко пожал руку Тонмэя…
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Они, охранники, как обычно, остались ждать кассиршу в операционном зале банка. Покрытый мрамором, с резными полуколоннами и картинами на стенах, он напоминал музей, только без казенных тапочек и табличек «Руками не трогать!». Только самые интересные экспонаты прятались, ясный перец, в запасниках-сейфах.
Константиновна постояла в очереди у окошка, потом, переговорив с оператором, зашла к ней за перегородку. Так всегда бывало, когда кассирша получала денег больше, чем обычно. И охранникам в таком случае ждать приходилось дольше. Они знали — почему, а Родион даже успел поделиться кое с кем своими наблюдениями. Верный знак и сигналом может послужить…
Тут, в банке, охранникам можно расслабиться — все двери, сделанные, кстати, из стали, перегораживают менты с автоматами, а через узкие пропускники, играющие роль вторых дверей, никто не удерет. Так что охранник на полставки Леня Клоков (погоняло — Клочок) обычно читает заботливо припасенную «Комсомолку» или «Комсомольца», а сам Родион — второй полставочник — глазеет по сторонам, высматривая пикантных дамочек в скучной очереди вкладчиков. Но сегодня Родик часто смотрел на часы, мысленно представляя, сколько бабок успела упаковать Константиновна. Ясный перец — много, на любую мечту хватит: хоть на джип, хоть на мерс.
Когда у Клочка кончилась газета, появилась Константиновна аж с двумя мешками. Леня и Родион подхватили тяжелые мешки из рук кассирши и поволоклись к выходу. Константиновна инстинктивно держалась поближе к мешкам, хотя какой с нее толк, если что случится?
Через пропускники и двери охранники выбрались на крыльцо, Константиновна — следом, а на улице даже выдвинулась в авангард. Она первая подошла к автобусу и постучала кулачком в закрытую дверь.
— Володя! Открывай!
Водитель, как всегда, когда его оставляли даже на несколько минут, дрых, откинувшись на сиденье. Он и кресло себе специальное сварганил, чтобы откидываться, как в самолете. Володя протер буркалы, повозился, и створки двери с шипением разъехались. Константиновна скорей полезла на подножку, словно боится, что места не хватит. Ясно — советская закалка! Тут как ни молодись, а манеры за себя скажут — не в наше время воспитывалась Константиновна и на проректорской «Волге» не всю жизнь каталась. Только она на подножку взгромоздилась, задом своим двери запечатала, как Родик боковым зрением засек резкое движение. Он шухернулся, прямо напрягся весь, а Клочок даже не шелохнулся. В том смысле, что как шагал, так и кочумает к закупоренным дверям. Родион косяка задавил — зря стреманулся, это какой-то фраер к остановке за троллейбусом рвет. Ну и клиенты у банка — шушера какая-то троллейбусная. Константиновна наконец пролезла внутрь, Леня прямым ходом за ней задвинул, а уж Родион, оглянувшись по сторонам, вошел последним.
Зря стреманулся. Дураков на свете много, куда без дураков, но не таких же, чтоб прямо у дверей банка, где менты с автоматами, на гоп-стоп кассу брать. Тут такая стрельба начаться может!.. Хотя если кто знакомый к водиле или кассирше подвалит… Родику самому приходила такая мысль, оттого и настороже был, оттого и шухернулся. Место неудобное, зато если внезапно… Но тогда придется всех знакомых на месте кончать — мокруха получается. За большой куш, ясный перец, можно и шмальнуть, но так, чтобы наверняка… Гарантии-то тут нет!
А у Леньки рожа — как у Будды, божка такого, — круглая и без эмоций. Кажется, если бы у него газета не кончилась, то так бы и читал, даже когда мешок с бабками нес. А ведь не придурок вроде и деньгу любит. Может, стоило с ним о деле поговорить?.. Нет, трусоват, кажется, Ленька, и соображает медленно. Ему лишние полставки лапу греют — он и доволен, барсук, так всю жизнь в рядовых и проходит. Нет, от такого подельника не то что помощь, а один вред будет…
Служебный автобус откатил с банковской автостоянки и похилял к родному вузу. Через центр, по Красному проспекту, самой загруженной улице. Летнее солнце раскалило пазик до градуса Сахары. Дерматиновая спинка обжигает кожу сквозь рубашку, солнечный луч мимо ситцевой выцветшей шторки бьет прямо в глаз. Родион сощурился и стал глядеть ниже, на дорогу.
Тут на каждом шагу то светофор, то пробка образуется, серый асфальт почти не виден за мозаикой автокрыш. Отечественные самоходные тележки на колесах, видавшие виды, но сохраняющие достоинство японки, аристократичные «мерседесы» и крутые джипы — все ехало, ползло, елозило по раскаленной дневной улице, бибикало и окатывало матерком, предназначенным для суетливого соседа по полосе.
Родик прикрыл глаза, настраиваясь на долгое путешествие по короткой дистанции до института. Вот инкассаторские броневики, ясный перец, — без остановки шуруют, а они через пень-колоду тащатся, хотя еще неизвестно у кого сегодня денег больше…

Вдруг Родик увидел это через окно, какой-то ненормальный «жигуль», малиновый, как модный пиджак, подрезал Вовчика. Пазик вильнул к обочине, но малиновый козел еще и притормозил. Володя вдавил педаль тормоза в пол, но инерция была слишком большой, и автобус смял, ясный перец, жидкий вазовский задок. Пазик от удара тряхнуло, у Константиновны, расположившейся к водиле спиной, от резкого толчка чуть не оторвалась голова, а Клочок удержался на сиденье лишь потому, что вцепился в тяжелый банковский мешок. «Вот это вес! — приметил Родик, вовремя ухватившийся за поручень. — Сегодня точно — бабок не перечесть, да еще главбухша про медали какие-то говорила».
— Ах ты, боже мой! — по-бабьи воскликнул Вовчик, привстав, глянул вниз на разбитую легковушку. Но в следующую секунду в его руке оказалась монтировка, а лексикон стал более профессиональным. — Что ты, козел, сделал?! Тебя в каком Интернате учить водили, олигофрен ты безрукий?!
Родик увидел, как с водительского бока к автобусу подходит шофер «жигуля», действительно — придурок доходяжного типа, чмо на двух палочках вместо ног. Худой, лохматый — чисто рокер с наркоманским стажем, такого соплей перешибить можно, отличный партнер для базара с монтировкой. Володя тоже, видать, его разглядел, смело распахнул дверь и полез наружу разбираться. Коллеги по баранке чуток повозились, что там происходило, видно не было, но Володя почему-то уже не орал, а скорее мямлил. В салоне никто еще ничего не понял, а Родион ясно себе представил, как доходяга ткнул в жирное брюхо Вовчика ствол. Вот загремела железка — правильно, это на асфальт упала монтировка, а Володя с перекошенной мордой вполз обратно в кабину. Родион поглядел на Леню с Константиновной — забеспокоились. Леня привстал, стараясь разглядеть, что там случилось с «жигулями».
— Эх, не повезло, а у меня ведь тоже «шестерка»!
Кассирша заерзала.
— Володя, Володя! Может, мы поедем?
Родион напружинился, ясно представляя, что произойдет дальше. Вовчик нажал на тумблер, передние двери с шипением раскрылись, в их проеме сразу возник мужик в черной маске — в «жигулях», ясный перец, был еще и пассажир.
— Всем сидеть, это ограбление! — заорал мужик.
Леня, как всегда, не догнал и встал ему навстречу. Налетчик выставил пистолет, но с близкого расстояния было заметно, что это китайская подделка, а не оружие. Клочок хоть и тормоз, но здоровый, в узком пространстве салона возня с тупым охранником могла затянуться. Родион вскочил, чтобы помочь. Со стороны кабины послышался мат и сухой щелчок выстрела. Он прозвучал в тот момент, когда Родик с размаху опустил свой мешок на затылок Лени. Клочок тяжело осел вниз и умудрился (и это в тесном автобусе!) упасть мимо кресла. Константиновна переводила круглые от страха глаза с Родиона на Леню и обратно как заведенная. Дура — ясный перец!
— Глист! Сюда! — крикнул Родион, на всякий случай зажимая кассирше рот. Заорать она не догадалась, но вот за руку его тяпнула. Ну и рефлексы у счетовода — чистый крокодил!
Доходяга обежал кабину и возник в дверях.
— Чего ты орешь?! Уговора не было.
— Дай пушку! — приказал Родион.
— Зачем? Пушка у меня должна быть. Как договорились.
— Дай, сказал!
Глист, поколебавшись, протянул ствол, Родик встал во весь рост, вытянул руку с «макаровым» и пальнул Константиновне прямо в лоб. Там появился третий круглый глаз, красный, самый выразительный из всех. Как же ему надоела эта вечно прихорашивающаяся корова!..
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— Надо же! Дураки! Чуть в нас не врезались! — воскликнула Константиновна, тыча пальцем в пыльное стекло, за которым уже пропали опасно маневрирующие малиновые «жигули». — Вот бы влипли!
— Кто — мы или они? — лениво спросил Родион, с трудом разлепляя глаза. Ответа он не ждал, кассирша последнее время взяла моду говорить с ним только по необходимости. И фиг с ней, вот только своей болтовней она такую мечту испортила!
— Это опасно, — заметил Клочок, которого Родик, к сожалению, пристрелить не успел. — Посреди дороги нам лучше не останавливаться.
— Не дай бог, — пролепетала Константиновна.
— Не боись! — гаркнул Володя и показал монтировку. — Она у меня завсегда под рукой, пусть только кто сунется!
— Мне с вами совсем не страшно, — заявила Константиновна, но ее реплика в первую очередь относилась к Лене и водиле. Ну и ладно, Родик и не претендует. Он вообще на всех них клал с прибором. Эх, ему бы команду хорошую!
— А почему нам оружие не выдают, хотя бы газовое или там дубинки? — спросил Леня.
— Приказ давно где-то в ректорате валяется, — со знанием дела заявила Константиновна. — Говорят, что нет такой статьи расходов, по которой эти средства можно провести.
Ясный перец — или главбухша трепалась, или муженек-проректор болтал: сама-то кассирша слишком мелкая сошка, чтобы знать про приказы на столе ректора.
— Предлагаю использовать представительские деньги, — заявил Клочок. — Грабители же встречают по экипировке, а провожают — по мозгам!
Константиновна весело залилась. Не понимает, дура, как все это для нее реально. Глядя на их веселящуюся компашку, Метла руку готов дать на отсечение, шаловливые мысли приходят не только в его голову. Пазик с бабками и без вооруженной охраны мозолит глаза стольким людям, что рано или поздно кто-нибудь на него позарится. И вот тут, ясный перец, будет уже не до смеха. Родион понимал, что при любом раскладе опасность слишком велика: или налетчики от психа стрельбу затеют, или Леня встрянет, или идиот с монтировкой, или Константиновна завопит, как сирена, в общем, обязательно что-то случится от чего можно не только здоровья, но и жизни лишиться. За такой риск только придурок вроде Клочка может радоваться награде в полставки. У Константиновны мозги тоже куриные, как, впрочем, и у водилы. Сам Родик завтра бы уволился, если бы был уверен, что всегда сможет узнать, когда в институт повезут деньги. Останавливала его мечта, заключенная в двух здоровых банковских мешках.
Сценарий, разыгравшийся в полудреме, представлялся Родиону уже не раз. События в нем развивались по-разному, но, чтобы все сложилось гладко — не получалось. Потому что Родик не давал воли фантазии, а старался отталкиваться от фактов. Выдумывать какую-нибудь сказку смысла нет, надо по правде так все сообразить, чтобы дело, настоящее дело, выгорело.
Глист — это парень реальный, такого придурка не выдумаешь, такого придурка никто не придумает, даже Голливуд, где всяких придурков пруд пруди. Он такой и есть: доходяга дохлый, паразит убогий. Роль водителя «жигулей» как раз для него, на здорового мужика Володя не полезет, а такому уроду, как Глист, так и хочется сопли об асфальт подтереть. Вот только Глист через это контуженный на всю голову, потому что слишком часто его затылком об асфальт прикладывали. Стал он полным психом и только увидит рядом амбала (даже без монтировки) воспринимает его присутствие как личную обиду. Сразу, ясный перец, за нож хватается или кирпич ищет. Несколько бывших спортсменов в их районе уже пострадало, по крайней мере, такие слухи о Глисте ходят. Если ему пушку дать, то он будет палить направо и налево. Внешность у придурка подходящая, а мозги — нет, психованный не в меру. С таким на дело идти — самому надо идиотом быть. Вот и таскает Родион эти проклятые мешки с чужими деньгами, с Константиновной вежливо разговаривает вместо того, чтобы…
Пазик застрял на светофорной пробке у летнего кафе. Там две загорелые до цвета молочного шоколада биксы искали себе столик. С длинными ногами и грудями, словно только что после пересадки силикона. У Родика даже заныло внутри, — до чего такой телке под юбку залезть хочется! Но вид у них такой, словно они только на секунду с глянцевой обложки соскочили чисто кофею попить, и ни на кого глядеть не хотят. Родиона на этом фуфле не проведешь, он-то знает, что как раз у таких девах боковое зрение лучше всего работает, такие, все что нужно, подмечают. Стоит им только помахать, так они через пару минут рядом окажутся. Все просто, только, ясный перец, махать надо из новенького джипа с хромированными решетками и тонированными стеклами. И чтоб в кармане лежал пресс из баксов — пальца в два толщиной, тогда любые бабы сговорчивые делаются и податливые…
Автобус дернулся и, слава богу, увез Родиона от соблазнительного видения, путающего мысли о деле. С глаз долой — из сердца вон. Всему свое время, как говорится, дойдет очередь и до таких длинноногих бикс…
Глист-то реальный, а вот парня в маске вообще нет, даже в проекте. То есть родится-то он где-нибудь родился, вот только где? Примерялся Родион к паре ребят, прикидывал даже Клочка завязать, да только туфта это все. Были же у него в микрорайоне нормальные пацаны: Русый, Зил, Бульба и другие. Другие давно рассосались, Русый сел в тюрьму, Бульба — на иглу, а Зила глючит еще больше, чем Глиста. Потому и сценарии в голове Родиона складываются корявые, все с мокрухой, да с беготней от ментов. Глист гнилой, второго подельника нет, и самому Родиону раскрываться тоже нельзя. Тем более, когда мокрая статья на пожизненное тянет. А ведь Родик, он же Метла, случись что, будет первым подозреваемым. Он вообще сильно удивился, как это его в охранники взяли — с судимостью-то. То ли недоглядели, то ли просто порядков не знают, непуганые. Он, конечно, не материально ответственный, но при таких бабках состоит… Родион покосился на мешки. Тут, ясный перец, у кого хошь слюнки побегут, руки зачешутся, мыслишки завертятся…
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— Что-то у меня с утра голова болит, — донесся до Родика томный голосок Константиновны.
— Перебрала вчера, а, Люда? — с пониманием отозвался Клочок.
— Да нет, ты, Леня, все об одном. Просто не выспалась.
— Долго сидели?
— Да, было так весело, так весело…
— А что ты Макароновне подарила? Что-нибудь оригинальное?
Что, насторожился Метла, главбухша уже наличкой не берет?
— Да чем ее удивишь, у нее чего только нет! Один крутой мужик, правда, выпендрился — домашний кинотеатр подарил!
— Круто! — выдохнул Клочок. — А ты?
— Да так, хрусталь богемский, наборчик такой на шесть персон.
— Круто! — вздохнул Леня.
— Праздник же — день рождения.
— Надо же — домашний кинотеатр!
— Ну, знаешь, при таких калымах, что он с устроенных ею подрядов имеет…
— Хрусталь-то тоже, поди…
— Ну а ты как думаешь! — чуть обидевшись, сказала Константиновна. — Сам-то что дарить будешь?
— Людмила, ты же знаешь, у меня на дорогие подарки бабок нет, — как всегда заканючил Клочок. — Вот, я ей домашний кинотеатр могу установить. Там техника сложная и пространства под нее надо немало…
— Да Макароновна-то найдет!
«Ни хрена у них ставочки!» — поразился Родион. Он сам и не нюхал, что это за игрушка такая — домашний кинотеатр. День рождения это он понимает, друзья могут бутылку коньяка принести местного разлива, видеокассету с порнушкой или еще чего. А тут… Не слабо главбухша загребает, прикинул Родион. Такую аппаратуру только крутые покупают. Все-таки главбух — серьезная должность, денежная. Так что кому Макароновна, а кому Антонина Макаровна. В этом Клочок с Константиновной Родиону равны: в глаза никто из них главбухшу лапшой не обзовет. Может, коллеги его за человека не считают, но Макароновна их всех на одной доске держит. Или почти на одной, раз Константиновна с Леней на ее день рождения приглашены. Только она-то домой, а напарник — на службу, видать. Такой прыти, честно сказать, Метла от полставочника не ожидал. Может, ему Константиновна протекцию составила, ей-то с мужем проректором приглашение по должности, считай, положено.
Ну их всех к черту, с их гулянками да подарками, у них свои проблемы, у него — свои…
Бульба — он, конечно, на любое дело, где бабками пахнет, готов не глядя подписаться, но ведь (наркотик конченый!) сдаст по любому, а уж тем более если залетит. А не залетит — под кайфом сболтнет, другой наркуша следующему, так до ментов информация и доскачет. Бульба он, как шприц, одноразовый. Ясный перец, его после дела убирать надо. Родик наркоманов не уважает, гнилые они все, но мочить Бульбу ему совсем не хочется, поганая затея, да и опять — он сразу в подозреваемые попадет. Тут легко погореть можно, а гореть с бабульками вдвойне глупо. Он — Метла — не для того на нарах парился, чтобы так легкомысленно рисковать. Риск должен быть минимальным, а выигрыш — максимальным. Чтоб раз — и на всю жизнь закрома полные. А там хошь бизнесом занимайся, хошь на золотом песке валяйся, загорай, пока не облезешь.
Единственный, перед кем раскрыл свои планы Родион, был Зил. Ну, не совсем раскрыл, а намекнул. Зил не дурак, о чем базар, понял и сразу крутить стал, межеваться. И вопросы задавал — про детали. Что да как? Родик, ясный перец, не раскололся, конечно, но и интерес Зила постарался поддержать. Вдруг Зил просто дурака валяет, а на самом деле вовсе не такой псих, каким хочет казаться? Похоже, когда надо, он может и соображать. Пусть хитрый, ладно, дураки Метле тоже не нужны, дураков полно, но пусть не пытается перехитрить его самого. Сам-то он без Родика ничего сделать не сможет, и пытаться нечего. Хотя бы потому, что Зил не сможет узнать, когда и сколько денег повезут в институт. Этого заранее никто не знает, даже им, охране, сообщают чуть не в последнюю минуту. И не из-за конспирации, а просто потому, что бабки распределяет какой-то жирный чиновник, которого, может, в глаза только одна Макароновна и видела, и делает он это, когда захочет или когда уже всем приятелям своим бабки отстегнет или еще как… Только без Родиона Зил дело не потянет. Это он должен понять или Метла с ним больше не знаком. Вопрос с Зилом надо прояснить раз и навсегда, спокойно так поговорить, серьезно, чтоб знал, сволота, кто в деле главный, и не рыпался. Но и время тянуть не надо, не то обязательно найдутся какие-нибудь прыткие ребята, ясный перец! — залезут вперед и всю мазу Метле поломают…
Пазик миновал центр, быстрее проехал по Красному проспекту до площади Калинина, а тут уже рукой подать до института. Бодро подскакивая по мостовой, смахивающей на стиральную доску, автобус докатил до заветной чугунной решетки, изображающей ворота вуза. Володя, бибикая громче Соловья-разбойника, пугнул с дороги десяток студенток-гулен, влетел на территорию и, лихо развернувшись, остановил машину у крыльца. Имеет право лихачить, не дрова везет и даже не целлюлозу, а ее окончательный продукт — бумагу с красивыми водяными знаками. Родион встал, чуть размял спину — не в «мерседесе», чай, ехал и взялся за свой (временно свой) мешок. Выходя из автобуса, Метла глянул по сторонам: вокруг болтались праздные студенты, чуть поодаль другие лоботрясы курили, никого подозрительного видно не было. И то сказать: почему вдруг Родик решил, что народ вокруг все сплошь такой же сообразительный, как он сам?
Леня Клочок о чем-то опять размечтался и встал только после родикова тычка. Встал, мешок подхватил и покосолапил вперед. О чем, ясный перец, эта дубина постоянно думает? Что институтские деньги плохо охраняются? Метла покосился на Леонида. Не, на хороший план у такого тормоза ума не хватит, уж кто-кто, а Клочок ему не конкурент. И кишка тонка, хоть он Родика на полголовы выше и в обхвате шире. Это сразу чувствуется — сила, она не в живом весе измеряется, а в чем-то совершенно неуловимом. Ведь Родик с Клочком в разведку не ходил и даже налет не переживал, а вот точно знает, что кишка у того на серьезное дело тонка. И еще знает, что сам перед собой, если что, Леня будет оправдываться высокими моральными качествами, дескать, он не такой, а честный. Но дай любому честному 100 процентов гарантии, что можно миллион взять и никакой опасности, никакого следствия не будет, — любой честный сразу призадумается, да и то, ясный перец, — для виду. А сам будет опять придумывать, почему ему, честному, эти бабки взять можно. Так что нечего, граждане, из себя ангелочков разыгрывать, Метла вам всем цену знает!
Мешки тяжелые, хорошо хоть касса на первом этаже. Родион свою брезентуху тянет, а для равновесия в другую сторону вопросительным знаком клонится: это ж сколько денег они сегодня приперли? На все долги по зарплате хватит, да еще куча останется. Куда столько? Неужели начальство прямо из кассы налом хапает? Вот про их ходы и тайную жизнь Метла знает мало. Понятно: все, что плохо лежит к рукам липнет, но вот как все дела обделываются… Леньку расспросить бы… Да он, лопух, поди и не знает, хотя вот каким-то странным боком в ихний круг допущен, и с Константиновной он на ты. Они хоть и ровесники, но мужик-то у нее проректор, по институтским меркам — крутизна. Главбухша с чего-то Леню на день рождения зовет, хотя, может, это она тут, на службе отмечать будет, а не дома. Но и на службе, конечно, далеко не всех приглашают, сотрудников-то несколько тысяч, а зовут какого-то Клочка. Не все тут чисто, надо бы Леню осторожно расспросить, может, и проболтается сдуру. Или он не так прост, как прикидывается?
Родиону надоело гадать, он все утро задает себе бесконечные вопросы, и почти все они остаются без ответов. Ясный перец, на фига ему эта викторина? Ну, вот опять! Хорошо хоть то, что скоро он получит зарплату и сможет в кабак закатиться, или с друзьями побазарить, или девчонок поснимать. Когда в кармане рубли шуршат — все можно, сегодняшний вечер его, а дальше видно будет…
Клоков первым доволок свой мешок до финиша — дверей кассы. Родик пристроил свой рядом. Константиновна с умным видом путалась в связке ключей. Уж тут-то могла быть посообразительней. Наконец все срослось, щелкнул последний замок. Кассирша распахнула дверь, охранники заволокли мешки в помещение и поставили у сейфа.
— Все, мальчики, выметайтесь, вам тут нельзя находиться! — придурочной улыбкой Константиновна старалась смягчить грубое «выметайтесь!». Чего тут манерничать, инструкция есть инструкция, но ей, видно, все-таки неловко. Не перед Метлой, ясный перец, а перед Леней. Вот пусть он и раскланивается с кассиршей. Родион развернулся и, не глядя на Константиновну, покинул помещение. Клочок действительно что-то там пробормотал и вышел следом. За его спиной клацнул замок.
— Постой, ты куда? — окликнул Клоков напарника. — Не уходи, Людмила нам первым деньги выдаст.
А он уходить и не собирался, знал, что Ленька договорится. Дурак он, что ли, в общей очереди потеть? В конце концов, она им должна, они эти мешки на себе перли, им по заслугам и зеленый свет.
— Сейчас, она только мешки распакует, — пообещал Клочок.
Все равно минут 15–20 пройдет, наверняка она по инструкции бабки сначала в сейф сложит, а уж потом раздавать начнет, как будто нельзя из мешка выдавать. Дело-то простое: получила бабки — раздай людям, но инструкций тьма, на каждый чих. Кстати, они тут не одни, те же бухгалтера, канцелярия и прочая шушера, которые первыми про зарплату узнают, уже выстроились у окошка. Клочок с ними сразу базар завел — вот, блин, всеобщий любимец нашелся, а Метла к стенке притулился. Не любит он зря язык чесать, да и девки тут как на подбор скучные, все из себя что-то строят. Ему девчонки попроще нравятся, а эти — сплошь заочницы, и Клочок за ними тянется, тоже на втором курсе третий год учится, ботаник хренов. Таких ученых кайлом да тачкой лечить надо, а бабам всем замуж надо, вот ради этого они, ясный перец, сопромат и грызут. А как мужика найдут, так вся учеба побоку. Вот только Клокову это не светит, ему до-олго еще канителиться с зачетами да экзаменами. Каждый сам себе проблемы по жизни придумывает, сам и маяться будет. Родиону этого не надо, он одного своего дня на сопромат бы не променял, у него голова есть для этого. Ему бы только свою заветную задачку про два мешка решить и все, отдыхай не хочу, гуляй по свету, кайф лови.
Размечтался Родион так, что не услышал, как щелкнул замок кассы. Встрепанная Константиновна нервно переставила ключ изнутри наружу, заперла дверь и быстро-быстро засеменила по лестнице на второй этаж. Вот те раз, конец балета, а кто им бабки-то выдаст? День вопросов, блин, какой-то, даже флегматичный Леня уставился вопрошающим взглядом на пустую уже лестницу. Ну, ясный перец, невезуха, словно пятница 13-е, засада сплошная!..

Глава вторая
Антонина Макаровна
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В дверь постучали так, что Антонина Макаровна даже вздрогнула. Ну, никак ее в покое не оставят с этим днем рождения. Вчера все ходили, поздравлялись, сегодня едва она в кабинет — опять начали. То звонят, то в двери заглядывают и все с таким простодушным видом, что прям воротит. А ведь она в институте должности не раздает, зарплату не назначает. Так чего все лебезят? А, может, они и правы, не последний в институте человек — главбух.
— Я занята!
Стук в дверь стал еще громче.
— Тьфу ты, черт! — Антонина Макаровна оттолкнулась от столешницы, кресло чуть откатилось, и она смогла выбраться из-за стола. От этой сидячей работы спина словно деревянная, а живот и бока… Правда, шейпингом, что ли, каким-нибудь заняться, как Людмилка советует? Она дура, конечно, но за собой следит, для Виктора старается. А после занятий, в баньке, у Людмилки язык побойчее станет, она ведь много интересного знает от своего муженька, не зря же тот на время командировки шефа вместо Игоря Кирилловича остался?
Стук перешел в барабанную дробь. Ну, это уж ни в какие ворота… в смысле: кто ж так может к главбуху ломиться? Такого себе даже Игорь Кириллович не позволяет. Вот сейчас нахал у нее получит!
Антонина Макаровна подошла к двери и щелкнула замком. Створка вдруг распахнулась, как от удара, за дверью оказались двое парней в хаки и такого же цвета бейсболках, натянутых на самые глаза. Военные, что ли?
— В чем дело? Вы не в казарме! Чего стучите?!
Первый парень вдруг толкнул Антонину Макаровну в грудь так, что она попятилась. Парни вошли в кабинет, а второй закрыл за собой дверь и щелкнул ключом.
— Да как вы смеете? В чем дело?! Кто вы такие?!!
— Не ори, тетка! — Первый выхватил откуда-то пистолет, зашел сбоку и приставил холодное железо к виску Антонины Макаровны. Свободной рукой он рывком развернул ее назад, лицом к столу. Потом раздельно и спокойно сказал. — Будешь орать — получишь травму головного мозга, а будешь мешать, травма станет несовместима с жизнью. Поняла?
— Нет… да… Кто вы такие, что вам надо? — Антонина Макаровна зашаталась, сделала несколько шагов вперед.
Металл у виска почему-то заставлял ее тянуть голову вверх, словно так было безопаснее. Почувствовав перед собой родной стол, оперлась на него. Все происходившее было слишком стремительным и нереальным, ноги подкашивались, а в животе образовалась пустота, как после недельной диеты. Не время о еде, какая еще еда…
— Вы террористы, да? — догадалась Антонина Макаровна.
— Ага. Аллах акбар, — сказал второй.
— Не трепись! — оборвал его первый, наверное главный. — Времени нет, делом займись.
Наступила короткая пауза. Антонина Макаровна заставила себя посмотреть вниз — рядом на столе стоит телефон. Только надо вытянуть руку и чуть наклониться…
— Смирно стой! — приказал ей первый, хотя она еще ничего не сделала, только подумала об этом. Сзади завозились, вдруг что-то холодное коснулось шеи, проникло под платье, потом последовали рывок и звук распарываемой ткани.
— А-а-а-а! О-о-о!!
— Молчи, я сказал! — Первый схватил со стола бумагу и попытался засунуть ее главбухше в рот. — Заткнись, поняла?
— А-а-а-а… что вы делаете?
— Вентиляцию, блин!
Антонина Макаровна невольно поежилась. Что они там делают с ее спиной?
— Вы что! У вас матери есть?
— Дура ты, тетка, и лечить уже поздно, — прошипел на ухо первый налетчик. — Чувствуешь вот это? — Он ткнул пальцем в спину, и Антонина Михайловна поняла, что между пальцем и кожей есть что-то еще. — Это — взрывпакет, а вот это… — Перед глазами главбухши возникла рука с черной коробочкой, из которой торчали антенна и кнопка. — Это — дистанционный пульт управления. Стоит мне нажать на эту кнопку, и взрывпакет взорвется. Мы его приклеили как раз с левой стороны — напротив сердца, поэтому долго мучиться тебе не придется. Одно лишнее слово или движение — взорву к черту, поняла, корова старая? Если поняла, то скажи, а еще лучше — кивни. Ну!
— Поняла, — кивнула Антонина Макаровна. — Что вам от меня надо? Здесь учебное заведение, я бухгалтер. Что вам надо?
— А ты не такая уж и корова, соображаешь! — хмыкнул первый, убирая от ее виска пистолет. — Теперь переходим к главному. Сейчас ты позвонишь в кассу и прикажешь кассирше прийти сюда.
— Я не могу ей приказать. По инструкции…
— Насрать на инструкцию, — оборвал главный, — говори что хочешь, но чтоб кассирша была здесь через три минуты.
— Ее сейчас, наверное, нет, — вспомнила Антонина Макаровна, — она должна была с утра уехать в…
— В банк, мы знаем. И знаем, что она уже вернулась, звони!
— Я не могу…
— А ну иди сюда! — главный налетчик толкнул Антонину Макаровну вперед, они обогнули стол. — Сади ее!
Подручный придержал вертящееся кресло, вдвоем они усадили в него главбухшу и встали за спиной. Первый схватил ее за плечи и притиснул к спинке.
— Чувствуешь взрывпакет? Он как раз у твоего сердца. А вот эта спинка, к которой мы тебя сейчас привяжем, она из крепкого пластика и когда мина рванет, то взрыв будет направленным, спинка его отразит и в твоем жирном теле образуется здоровая дымящаяся дыра, ты это понимаешь?! Давай, звони быстрее!
Антонина Макаровна помотала головой, но не от того, что против, а потому что правый висок ломило так, словно дуло пистолета уже продавило там дыру. Первый истолковал жест по-своему и снова поднес к глазам бухгалтерши дистанционный пульт.
— Считаю до трех! Раз!..
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Вчерашний день выдался заполошным, и половина его ушла на звонки. Звонили знакомые и не очень, коллеги со старых работ, партнеры и поставщики. Сотрудники института заходили лично и до того надоели, что, в конце концов, Антонина Макаровна заперла дверь кабинета на ключ. А то ведь сосредоточиться невозможно, а ей полугодовой отчет на днях сдавать! Девчонки у нее в бухгалтерии опытные, но и на старуху, как говорится…
Вот так каждый год: перед своим днем рождения она минуты свободной не имеет, дел по горло. Уже в конце дня выбрала момент, позвонила домой:
— Привет, как дела, Слава?
— Хорошо, дорогая, вот только столько хлопот, что присесть некогда!
— Тебе присесть, а мне из-за стола встать не дают — то звонят, то в кабинет лезут, а тут еще отчет… Из магазина не звонили?
— Нет.
— Ольга дома?
— Нет, как с утра ушла…
— Ну, пока.
— Тоня, вечером не задерживайся!
Вот взял манеру ее поучать. Не опаздывай, позвони, скажи… Только «застегнись» еще не говорит, а то был бы копией родной тещи в молодости — не отличишь. Даже интонации, показалось Антонине Макаровне, у них похожи. Она набрала другой номер.
— Зоя, привет, ты чего не звонишь мне, а?
— Здравствуйте, драгоценная Антонина Макаровна! — Зоиному восторгу не было края, товаровед «Галантереи» на том конце провода таяла, как сыр в духовке. — Да разве до вас дозвонишься? Вы же нарасхват, особенно сегодня. Мы с утра с девчонками звонили, стихи поздравительные сочинили, а вы то трубку не берете, то занято без конца. Антонина Макаровна! Я вас поздравляю от всего нашего коллектива, желаю, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а также здоровья, счастья и больших-больших дивидендов. А мы вам всегда готовы во всем помогать. Вы, наверное, сегодня такая красивая, прям — царица бала! Хоть бы одним глазком увидеть! Хотите, сейчас стихи прочту или попозже, когда к нам заедете?
— Не трещи, Зойка, аж ухо болит, — чуть строго сказала главный бухгалтер. — Как у вас там дела идут?
— Нормально, Антонина Макаровна, — бодро ответила Зоя. — Контора пишет, в смысле — считает. Товар поставщики весь, какой должны были, подвезли, выручка, Галя прикидывала, обычная, средняя для лета. Все в порядке, разве мы можем подвести вас в такой день? Если не верите — проверьте!
Как можно не верить такому искреннему возмущению, особенно когда знаешь, что в любой момент можешь эту подлизу уволить. И она, Зойка, это, конечно, тоже распрекрасно знает.
— Верю, поэтому проверю завтра, — сказала Антонина Макаровна. — За поздравление спасибо, всем передай, с меня шампанское.
— А стихи, Антониночка Макаровна?
— Все завтра, сегодня мне некогда. Пока.
— Всего вам хоро…
Главбух не привыкла говорить дольше, чем надо и по телефону, и лично. А слова льстивые ее не очень трогают, знает она всем этим зойкам цену, даже если они, как Людмила, вдруг поднимаются наверх. И нутро, и манеры — все прежнее остается, никуда не девается. Все они — рядовые да сержанты, так сказать, а она, как-никак — дочь полковника, и со всякими паршивками ее не перепутаешь.
Антонина Макаровна достала пудреницу, посмотрелась, мазнула подушечкой по носу и лбу. Нет, не перепутаешь. Папа служил в инженерных войсках и сумел пристроить дочь в профильный институт. А потом она в здешнюю бухгалтерию попала, правда, не сразу. Может, этот институт и не самый большой на свете, зато она тут главный бухгалтер, и все с ней считаются, вплоть до самого Геннадия Кирилловича, а он человек с большими связями, да не местными, а московскими, вот бы с кем сойтись поближе…
Жаль, очень жаль, что сынок его уже женат, да на ком, на простой, можно сказать… чуть не уличной. Не поспела вовремя ее Оленька… «Эх, дочка, дочка, горе ты мое, что ты себе там думаешь? — вздохнула Антонина Макаровна. — Где тебя черти носят?»
Надо что-то с Ольгой делать, надо что-то придумать, вот только сегодня сумасшедший день и вечер будет такой же. Может, Романюка с сыном позвать, повод вроде удобный…
Размышления прервал телефонный звонок.
— Дорогая-любимая Антонина Макаровна! Поздравляю вас…
— Ну, спасибо…
…В полшестого Антонина Макаровна решила, что с нее хватит и вызвала машину.
— Как обычно, в магазин? — ухмыльнулся шофер.
— Сегодня домой, Коля.
— Точно! У вас же день рождения! Поздравляю и желаю…
Тьфу ты, до чего надоели!
Гости, как вечно бывает, стали собираться с легким опозданием, и чем беднее, тем больший букет. Видно, чтоб «не хуже, чем у других». Больше всего несли лилии. Они появились недавно, потому в нынешнем году были в моде. Резкий тяжелый запах заполнил все пять комнат и терялся только на кухне, где над чужими деликатесами колдовали Слава и специально нанятая официантка. Там Антонина Макаровна тоже долго не могла находиться, ведь ей надо было развлекать гостей. Так, оглядела деваху — хорошенькая, но чуть вульгарная, как и все официантки. Слава, конечно, с ней вежлив, но уровень-то разный, против этого не возразишь. Проинспектировав кухню, Антонина Макаровна вернулась в залу, где приглашенные вяло рассматривали картины (уж не думают ли, что она их у метро покупала!) или мялись у столика с аперитивами. Один Дмитрий Иванович выпивал хорошо, он всегда хорошо выпивает, ни на одном торжестве на памяти Антонины Михайловны он до конца не досидел: или под стол скатится, или жена на служебной машине домой увезет. Такое поведение ход светской вечеринки нарушает, но как не пригласить в гости личного друга мэра, он же в любом состоянии любой вопрос решить может. А интеллигентные люди на чужих слабостях никогда внимание не заостряют. Да и у кого их нет, если вдумчиво вокруг посмотреть? Даже у идеального, как его в бухгалтерии прозвали, Виктора Денисовича и у того слабое место нашлось, впрочем обычное, Людмила недолго его искала, просто вцепилась покрепче других и свое получила.
— Не скучаешь, Людмилочка?
— У вас прелестно, Антонина Макаровна! Мне очень весело!
— Позволь познакомить тебя с Павлом Робертовичем, начальником комитета образования. Павел Робертович, это Людмила э-э-э Константиновна, супруга Виктора Денисовича.
— Очень приятно!
Старый хрен склонился к кассиршиной ручке, а та и млеет, дура, перед этим голубцом, который бы, конечно, предпочел облобызать ее мужа.
— Мама! — позвала Антонину Макаровну дочь. — Папа говорит, что можно приглашать к столу.
— Нет-нет, еще не все гости собрались. Ты хорошо себя чувствуешь, Оленька?
— Да, мама!
И сразу в сторону метнулась, словно у нее дел невпроворот. Вот сама станет матерью, тогда поймет… Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог раньше времени! Пусть дочь поучится, поумнеет, тогда, конечно, а сейчас… Кто поймет, что у нее на уме, она же ничего Антонине Макаровне не рассказывает! Сегодня Оля заявилась с первыми гостями, подарила нежные хризантемы: «Поздравляю, мамочка!» Глазки блестят, как маслинки, а ручки целлофан теребят. Чего так разволновалась? Что натворила? Некогда и поговорить с родной дочерью, надо с гостями со всеми перекинуться хоть словечком.
В прихожей раздался долгожданный звонок, новорожденная поспешила к двери.
— Добрый вечер, драгоценнейшая Антонина Макаровна! — За порогом стояли оба Романюка. Геннадий Алексеевич протянул единственную бордовую розу. Вот шик у человека! Даже за опоздание не извинился.
— Поздравляем вас с днем рождения, — присоединился Борис, — и надеемся, что наш подарок поможет вам отдыхать от работы…
— И от нас — надоедливых! — добавил Романюк-старший.
Новорожденная старательно еще раз понюхала цветок, но шутку про отдых так и не поняла. Геннадий вечно модничает, слова в простоте не скажет.
— Прошу вас, гости дорогие! — распахнула она дверь пошире.
— Минутку, Антонина, — попросил Романюк-старший. Тут раскрылись двери грузового лифта, и оттуда появились грузчики со здоровенной коробкой, вернее ящиком. — Сюда, ребята!
Антонина Макаровна посторонилась, а ребята заволокли свой груз в прихожую.
— Распишитесь. — Один протянул квитанцию.
— Это что, Геннадий?
— Подарок. Домашний кинотеатр.
— Да у меня вроде не юбилей…
— Ничего, ничего, все нормалек.
— Ну, Геннадий, ты меня опять поразил. — Антонина Макаровна обошла коробку.
— Мама, ну скоро ты, все ждут? — В прихожую влетела Оля. — Ой, что это?
— Домашний кинотеатр! Геннадий Алексеевич подарил! — гордо сказала мать. — Вот, Оля, кстати, познакомься, его сын Борис. Вы ведь еще не знакомы?
— Очень приятно… Вот это круто!
— А мне вдвойне приятно и трижды круто, — улыбнулся Борис.
— Это я про подарок, — смутилась Оля. — Очень уж шикарно.
— Ну что вы, Олечка, мы ведь с вашей мамой не только партнеры, но и друзья, — сказал Романюк-старший. — Примите от чистого сердца!
— Оля, закрой дверь, — попросила Антонина Макаровна. — Геннадий, Борис, проходите, пожалуйста.
Чудесным образом остальные гости уже оказались оповещены о подарке. «Не зря ждали…», «Это сколько же он с подрядов имеет…» Шепоток пролетел и растаял, но Антонина Макаровна постаралась клеветников разглядеть. Проходившей мимо Оле она успела шепнуть: «Обрати внимание, доча, на Бориса. Очень перспективный молодой человек — учится на экономическом и уже помогает отцу в фирме!» Оля, конечно, дернула плечиком, но не дура же она и глаза у нее есть: высокий, красивый, богатый, молодой — чего еще хотеть?
За столом Антонина Макаровна посадила молодых рядом. Она видела, как Борис быстро освоился и стал ухаживать за Ольгой. Доча, молодец, повела себя скромно и строго. Мальчика из золотой молодежи только так и можно привлечь — безразличием, наверняка за ним девчонки толпой бегают.
Народ подобрался все сытый, ели через силу, а пили исключительно виски, коньяк и мартини. Тосты говорили такие витиеватые, словно собрались одни академики. И то сказать, их институт уже решено переименовать в Академию. Звучит солиднее, глядишь, и средств из министерства будут побольше выделять, а, значит, больше денег пойдет на ремонт учебных корпусов, общежитий и прочего хозяйства — перспектива хорошая.
Антонина Макаровна посмотрела на Геннадия. Улыбается до ушей, бестия! Ну, до чего обаятельный, и дела умеет обделывать — никакая инспекция не докопается. Если сын в него, то у Оли есть хороший шанс. Дочь по-прежнему беседовала с Борисом через губу. Ничего, после ужина у нее будет время стать любезнее. Официантка подала кофе, а муж включил видео из Таиланда.
— Остров Бали — это сказка, мы там были в отпуске, — сказала Антонина Макаровна. — Правда, Оленька? Расскажи, как ты сидела верхом на живом крокодиле.
— На крокодиле? Живом? — всплеснула руками Людмила. — Ой, я тоже хочу.
— Да ничего особенного, — вяло сказала Оля, — просто им так разжимают челюсти, что их заклинивает, так что можно и в пасть залезть.
Дальнейший рассказ пришлось вести Славе. Вот это муж умеет, и как он только запоминает всю ту чепуху, которую говорят экскурсоводы? Да просто голова у него ни о чем не болит, семья на ее плечах и дочь она одна, можно сказать, воспитывает. Если бы этим занимался Слава, то Оля давно бы уже в подоле принесла, потому что ему все равно, ему на все наплевать. Как бы они без нее прожили? Антонина Макаровна даже плечами пожала в ответ своим мыслям. Нет, надо с дочерью откровенно поговорить, что за апатия, что за кислое лицо? То ли ей так скучно, что она не считает нужным это скрывать, то ли она заболела. Если болеет, то почему не пожалуется? Или тут что-то еще замешано?..
Конец вечера был смазан мыслями о дочери, и утром она проснулась с тяжелым настроением. Слава, как всегда, бодрячком помчался на утреннюю пробежку.
— Оля! — позвала Антонина Макаровна и постучала в дверь комнаты дочери.
— Доброе утро, мама! Я скоро.
— Я хочу с тобой поговорить. — Антонина Макаровна решила разговор не откладывать и распахнула дверь.
Оля, как можно было угадать, еще лежала в постели.
— У тебя сегодня занятия есть?
— Да, со второй пары. Но я сейчас встану. — Девушка откинула одеяло.
— Оля, ты плохо себя чувствуешь? — Антонина Макаровна подошла к кровати и положила руку на лоб дочери.
— Нет, мама, хорошо.
— Мне вчера показалось, что тебе как-то не по себе.
— Нет, все было нормально.
— Но я же вижу! — Односложные ответы дочери начали Антонину Макаровну раздражать. — Ты вчера весь вечер куксилась. Может быть, тебе скучны мои гости, но, например, Борис очень милый мальчик. Мне кажется, — лукаво улыбнулась Антонина Макаровна, — если девушку не интересует такой красивый и перспективный молодой человек, то с этой девушкой что-то не та-ак!
Оля наморщила носик.
— Ну вот! Опять гримасы. Объясни матери, что ты имеешь против Бориса? Студент, умница, работает в отцовской фирме.
— Вот-вот, тебе, мама, он интересен именно поэтому. А мне нет. Оба они какие-то противные… — Оля глянула на мать: не слишком ли она прямолинейна?
— Я знаю, что старший Романюк тебе не нравится, но тебя никто не заставляет с ним общаться, тебе достаточно быть с ним просто вежливой. Но Борис очень перспективный, почему бы тебе не познакомиться с ним поближе?
— Он мне вчера не понравился. Сноб надутый и дурак.
— Это с золотой-то медалью? Да на джипе? — улыбнулась Антонина Макаровна, присаживаясь на край постели. — Послушай, доча, я сама была молодой и еще помню это время. В молодости все ждут какого-то принца заоблачного, какого-нибудь Ди Каприо с Томом Крузом. И я тоже мечтала, мечтала, между прочим, о Шалевиче пополам с Козаковым. Ну и что? Ничего подобного я в жизни не встретила, а встретила твоего папу. Думаешь, он приехал ко мне на белом коне? Он мне ногу на танцах отдавил, причем танцевал-то вообще с другой девушкой. Думаешь, он мне в этом момент показался красивым или умным? Нет, я его тоже дураком обозвала… Но Борис тебе ведь подобных поводов не давал? Подружи с ним, пообщайся, сходите вместе куда-нибудь. Ну?
— Не хочу.
— Я тебя не понимаю, тебя же не в загс гонят. Борис тебя обидел?
— Нет.
— Тогда в чем дело, Оля?
— Тебе это нужно, потому что у тебя с Романюком дела?
— Не уходи от ответа.
— Ты — тоже.
— Ты как с матерью разговариваешь! Я тебе добра желаю, хочу помочь сделать в жизни правильный выбор.
— Я уже сделала.
— Что это значит? У тебя кто-то есть?! Отвечай, ты путаешься с мужиком? Кто он?! Как зовут?!
— Мама, я ни с кем не путаюсь, ты неправильно поняла, я…
— Ты с ним спала? Отвечай, дрянь! Ты уже с ним спала? Как его зовут? Он тебя соблазнил, да? — Антонина Макаровна схватила дочь за плечо и как следует тряхнула. — Отвечай матери! Почему ты скрытничаешь? Он что, женат?
— Перестань, мама, мне больно! — У Ольги навернулись слезы. — Никого у меня нет, отстань! — Она вырвалась и упала лицом в подушку. — Никого!
Дочь зарыдала, а Антонина Макаровна, наоборот, немного успокоилась. Девичьи слезы легкие, а знать правду она должна, всю до капельки — своя же дочь, не чужая. Антонина Макаровна положила руку на вздрагивающие плечи.
— Ну, успокойся, доча, не плачь, я же за тебя волнуюсь, хочу, чтобы у тебя все было хорошо, правильно. Не плачь, не плачь, извини, я ведь не со зла на тебя кричу, ты ведь девочка уже взрослая, должна понимать. Ну, успокойся, повернись, вот так… давай я тебе слезки утру… Ты ведь моя кровиночка, я беспокоюсь, нервничаю, вот оно и выходит… Ты бы сама мне сказала: так, мол, и так, мама, не стану же я тебя силком заставлять… Не нравится — ну и шут с ним, с Борисом, мы другого парня найдем. А если что случилось, если тебя кто-то обидел, ты только скажи, я во всем тебе помогу. Я ведь твоя мама, я всегда на твоей стороне буду, что бы ни случилось. А теперь скажи, доча, у тебя кто-то есть, да?
Оля отрицательно помотала головой, она еще всхлипывала, но слабо и редко. Потом достала платок и вытерла глаза, глянула в маленькое зеркальце.
— Не нравится мне твои нервы, Оленька, — продолжила Антонина Макаровна, — что-то очень легко в слезы ударяешься. Разве наш разговор — повод? В жизни, знаешь, бывают поводы и посерьезней. Ты бы сходила к психотерапевту.
— Мама, ну ты же знаешь, как я не люблю ходить по врачам.
— Никто не любит, но чтобы потом локти себе не кусать… Да ведь я же не в районную поликлинику тебя посылаю, я имею в виду нормального платного врача, специалиста. Я сама у него лечилась, время-то вон какое дерганое, суматошное. Сходи, а?
— Ну, мама-а…
— Что — мама? Кстати, там можешь полное обследование пройти, сколиоз свой детский проверить, к лору сходи, к глазнику, к гинекологу.
— Нет уж…
— Почему?
— Не хочу.
— Ну вот, опять та же пластинка.
— Не люблю врачей. — Оля скорчила гримаску и показала язык. — У них инструменты всякие и пальцы холодные …
— Это зимой, — пошутила мать.
— А летом надо отдыхать.
— Вижу, тебя не уговорить… — вздохнула Антонина Макаровна. — Ладно, вставай, пойдем завтракать.
К завтраку дочь совсем успокоилась, защебетала, как птичка, даже рассказала пару студенческих анекдотов про то, как выпускники подарили военной кафедре копию картины «Дубовая роща», и как доцент ставил оценки за чертежи, глядя в них, как в подзорную трубу, и ни разу не ошибся. Антонина Макаровна, слышала все эти истории не раз (она же главбух в институте уже семь лет!), улыбалась в нужных местах, пока не догадалась: а откуда студентка второго курса университета знает истории про выпускников военной кафедры? Кто ей эту галиматью рассказал? И чего это она на меня иногда так испытующе поглядывает, словно проверяет или опасается?
Неужели Оля думает, что материнское сердце можно обмануть? Уж кто-кто, а Антонина Макаровна все чувствует, все понимает. Откуда эта скрытность взялась? Обычные девичьи «секреты» или что-то посерьезнее прячется за всеми этими недомолвками? Однажды ей уже пришлось отваживать одного не в меру ретивого поклонника. Сделать это было нетрудно, Леня оказался парнем глупым и доверчивым, но ведь он не единственный, кто на ее красавицу заглядывается.
После ухода дочери Антонина Макаровна позвонила своей заместительнице.
— Ираида? Ты меня не теряй, я на часок-другой задержусь… Ага, в налоговом управлении, так всем и говори… И Виктору Денисовичу тоже… Пока.
Антонина Макаровна быстро собралась (чашки Слава помоет, тем более что она вечно забывает, как моечная машина включается), заглянула в кошелек, нащупала в кармане ключ от «ауди» и вышла из дому.
Слава богу, она еще не забыла, как в поликлинике двери открываются. Сама ведь сюда бегала и кабинет тот же, а врачиха, интересно, та же или другая? Той-то уже семьдесят должно быть, поди уже наковырялась… Хотя место, наверное, не самое плохое, не стоматолог, конечно, но тоже человек с креслом. Антонина Макаровна направилась прямо в кабинет.
— Дама, вы куда? Там занято! Очумела, что ли?! — загалдела редкая, но сварливая очередь.
— Мне назначено! — бросила Антонина Макаровна и плечом толкнула дверь.
Пациентка, к счастью, находилась у стола, а не в кресле. Врачиха, как вечно они делают, что-то писала. Лица не видно, но другая, конечно, сразу видно, смена пришла. Доктор подняла лицо.
— В чем дело? Вы видите — у меня идет прием.
— Доброе утро. Я от Татьяны Алексеевны. У меня срочное дело. — Антонина Макаровна решительно села. — Я подожду.
Врачиха внимательно на нее посмотрела и ничего не ответила. Сообразительная, однако.
— Попринимаете эти таблеточки, весь курс, а потом снова сдадите анализы — вот направление, а затем еще раз придете ко мне.
— Хорошо, Наталья Яковлевна. Спасибо, до свидания.
— До свидания. — Врачиха снова склонилась над бланком.
В открытую пациенткой дверь просунулась очередная голова, но Антонина Макаровна уже приступила к делу.
— Наталья Яковлевна, мне вас рекомендовали как прекрасного специалиста, только вы можете мне помочь! Я в этом уверена!
— Посмотрим. Как ваша фамилия?
— Потехина.
— Что-то знакомое. Вы карточку откладывали? Я что-то вас не помню. — Врачиха перебрала бумаги на столе. — На что жалуетесь?
— На дочь, — вздохнула Антонина Макаровна.
— В смысле? — подняла бровки докторша.
— У вас дети есть, Наталья Яковлевна?
— Есть. Но при чем тут…
— Тогда вы, как мать, меня поймете. Наталья Яковлевна, я должна знать, что происходит с моей дочерью, понимаете?
— Пока не очень. Где вы оставили дочь? В приемной? Позовите. — Врачиха опять попыталась склониться к своей писанине.
— Дочери здесь нет.
— Тогда приводите ее завтра, а сейчас позовите следующую по очереди.
— Вы, кажется, не понимаете…
— Нет и, кстати, Татьяну Алексеевну я тоже не знаю.
— Это мой гинеколог, это не важно.
— Гражданка, я прошу вас покинуть…
Наталья Яковлевна не договорила, потому что на недозаполненный бланк легли пятьдесят долларов.
— Мне нужно ровно пять минут, — сказала Антонина Макаровна.
— Я вас слушаю… простите, как ваше имя-отчество?
— Антонина Макаровна.
— Очень приятно.
— Я сама в районную поликлинику, извините, давно не хожу. У меня есть свой платный гинеколог.
— Это я как раз поняла. Вас ведь волнует ваша дочь?
— Вот именно. А она наблюдается у вас. Я бы хотела знать все о ее здоровье.
— Антонина Макаровна, существует врачебная тайна и я…
— Я же мать. У вас дети есть?
— Вы уже спрашивали.
— Ну, тем более! В виде исключения, а?
— Если только в виде исключения… — Наталья Яковлевна смахнула купюру в ящик стола и пододвинула телефон. — Как дочку зовут?
— Потехина Ольга Станиславовна.
— Минуточку… Алло, Лена?.. Это Наталья Яковлевна. Будь добра, принеси мне прямо сейчас карточку Потехиной Ольги Станиславовны… Когда обращалась, не знаю… Спасибо, детка… Антонина Макаровна, ваша дочь регулярно бывает у меня?
— Вот вы мне это и скажите.
— Хорошо, она дома живет? Ведет себя нормально?
— Конечно, она очень хорошая девочка.
— Чего же вы так волнуетесь?
Риторический вопрос остался без ответа, медсестра из регистратуры принесла карточку. Шепнула что-то на ухо врачихе, косо посмотрела на Антонину Макаровну и вышла. Видно, успела заглянуть в карточку и удивилась тому, что пациентка выглядит чуть старше.
— Вспомнила я вашу девочку, мамаша, — сказала Наталья Яковлевна. — Взрослая уже барышня, она периодически бывает на осмотрах, жалоб особых нет, здоровье нормальное. Так что можете не беспокоиться.
— Разрешите мне посмотреть, — протянула руку Антонина Макаровна.
Врачиха карточку не отдала.
— Вы мне не верите?
— Дайте посмотреть!
— Во-первых, вы ничего не поймете даже там, где нет латыни — у меня, как и у всех врачей, отвратительный почерк, во-вторых, я вам все сказала: ваша Оля вполне здорова.
— Скажите мне… понимаете… Оля еще девушка?
— Ваша дочь взрослый человек, она сама за себя отвечает.
— Ваше мнение меня не интересует. Моя дочь — девушка? — На стол врачихи легла еще одна купюра. — Ну?
Наталья Яковлевна сгребла бумажку.
— Уже нет, но это обычное дело, не расстраивайтесь…
— Сама знаю, что обычное, — пробормотала Антонина Макаровна. — Как же она могла?
Решив, что этот вопрос уже не к ней, докторша промолчала.
— Ну, я с ней разберусь!
Сев в машину, Антонина Макаровна достала мобильник, но потом передумала и кинула его обратно в сумочку. Говорить об этом по телефону глупо. Да и торопиться не следует, хотя так и хочется заорать на глупую девчонку. Она-то, дура, подыскивает ей хорошую партию, рассказывает про английскую школу и фортепьяно, распинается перед Романюком, а самого главного о своей дочери, оказывается, не знает. Молодость — понятно, сама была такой, весело жила, но ведь это были театр, танцы, как максимум — поцелую на лестнице. И только в 19 лет она впервые позволила мальчику… Тьфу, черт, не об этом думать надо. Романюк — ладно, и так никуда не денется, дело вообще не в мужиках, их-то как раз на Ольгин век, с ее личиком и фигурой, хватит. Вопрос в том, почему дочь скрыла, что у нее есть ухажер. Да не простой, а… Кто же этот оболтус? А вдруг это тот Леня? И когда они… Вот что надо было спросить! Как давно дочь скрывает свой роман? Впрочем, раз до постели дошло, то ситуация серьезная. Вплоть до… ну, если она в подоле принесет, тогда… Антонина Макаровна аж зубами заскрипела… Убить дуру мало! И как же она-то проглядела? А папашка… Тот вообще никогда ничего дальше своей логарифмической линейки не видел, а Ольгу всегда баловал, в куклы с ней играл. Вот и доигрались!
В Институт Антонина Макаровна приехала злая, как черт. Зашла в расчетную группу, наорала там на девчонок, потом сделала выговор заместителю Ираиде и только тогда поднялась на второй этаж к себе в кабинет. На сегодня было намечено отметить день рождения на службе, так все начальники делают из соображений демократичности. Значит, надо список гостей пробежать (не забыла ли кого нужного?), организовать подчиненных на нарезку закуски, пригласить еще не охваченных гостей, а у Антонины Макаровны и без этих хлопот все из рук валится. Она даже достала из сейфа бутылку коньяка и приняла рюмочку. Решила, что сначала надо успокоиться, а приготовлениями можно заняться и после обеда, день еще длинный. Антонина Макаровна села за стол и придвинула к себе полугодовой отчет. И в этот момент в дверь громко постучали…
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…Правый висок ломило так, словно дуло пистолета уже продавило там дыру, а перед глазами Антонины Макаровны плыл дистанционный пульт со страшной белой кнопкой посередине.
— Считаю до трех! Раз!.. — Голос главаря впервые напрягся.
— Я позвоню, позвоню, — поспешно сказала Антонина Макаровна. — Разрешите?
Налетчик пододвинул ей телефон. Она сняла трубку и набрала номер.
— Людмила? Это Антонина Макаровна. Зайди ко мне, у меня к тебе важное и очень срочное дело!
— Но я же не могу оставить…
— Это касается твоего мужа. Быстро иди ко мне, Люда. Всего на пять минут…

Глава третья
Людмила

1 
Распахнутый сейф был забит уже наполовину, а до второго мешка она еще и не добралась. Много места заняли медали из золота и платины, заказанные специально к юбилею института. Каждая из кругляшек упакована в специальный футляр — не дай бог поцарапать или ударить, тут и мужниной зарплаты не хватит расплатиться. Людмила выпрямилась, вытерла ладонью пот, затем достала платок и повторила движение. Дурная привычка, хорошо, никто не видел.
Ох, денег в этот раз выдали столько, что даже у нее, кассира, рябит в глазах: получка сотрудников и студенческая стипендия за три месяца, да еще средства на юбилей института, и немного — на премию ректорату за хорошую организацию юбилея. Ну а как иначе, ведь праздник организовать это же как… как заново построить! Вон как Витюша старается, крутится с утра до вечера, словно юла. А ведь не мальчик, но о здоровье проректору думать некогда, тем более, когда сам Игорь Кириллович уехал в Москву в командировку — финансы выбивать. Они, деньги эти, им положены, потому что институт — головной за Уралом, ни иркутский, ни хабаровский с ним рядом не стоят. Потому и в праздник нельзя в грязь лицом, надо, чтоб все на высшем уровне. Министр из столицы пожалует, коллеги, гости всякие, даже из-за границы. За такой юбилей не то что премия, месяц курорта — и то мало! Витюша похудел совсем, осунулся и раздражительный стал, чего с ним раньше никогда не бывало. Ясно, что в отсутствие шефа, муж должен проявить себя по максимуму, зарекомендовать с лучшей стороны, показать, на что способен. А он способен и на большее, и если шеф уйдет на повышение, например, в замминистры, то Витюша… Не хочу, говорит, загадывать, но Людмила его мечты понимает, она же чувствует, она верит. Придет время, и не будет уже Макароновна перед ней нос задирать, хвалиться связями, а выучит ее отчество и кланяться будет ниже, чем начальнику управления. Ейный-то Слава — настоящая домработница, так что Макароновна уже свое взяла, больше ей не светит, а вот у Витюши все шансы есть, он в хорошем возрасте, Игорь Кириллович ему доверяет, а уж умный какой! Как начнет говорить, так у Люды мурашки по коже бегут — до чего красиво и непонятно. Все бы хорошо, если бы не прошлая Витюшина семья. Хоть он и говорит «не обращай внимания», а все-таки неприятно. Но Людмила старается делать вид, что все нормально — чтобы Витюшу не огорчать.
Зазвонил телефон, и погруженная в свои мысли Людмила почему-то вздрогнула.
— Алло?.. Антонина Макаровна?.. Но я же не могу оставить… Хорошо, бегу!
Сердце Людмилы после разговора вдруг рвануло с места в карьер. Что случилось? При чем тут Витюша? Главбухша ничего не объяснила, наверное, по телефону о таком нельзя, ведь про инструкции Макароновна отлично знает, а по голосу чувствовалось, что дело серьезное, но при чем тут Виктор? Людмила глянула на невыгруженный мешок с деньгами, — да за пять минут ничего, поди, не случится. Кассирша лишь захлопнула распахнутый сейф, схватила ключи и выскочила за дверь. Закрыла оба замка и быстро-быстро пошагала в кабинет начальницы. Ну, если это опять шутка, как с тем старым педиком, то она обязательно пожалуется Виктору. Боже мой, что же могло с Витюшей случиться?
Людмила досеменила до кабинета, распахнула дверь, и, когда занесла ногу над порогом, из-за косяка вытянулась рука, схватила ее за платье и втащила внутрь.
— А-а-а! — взвизгнула Людмила.
— Заткнись! — сказал мужской голос в ухо, дверь за спиной захлопнулась, щелкнул замок. Антонина Макаровна сидела в своем кресле, а за его высокой спинкой торчала мужская голова. Больше Людмила ничего не разглядела, человек сзади повернул ее лицом к стене.
— Что случилось? — вымолвила Людмила.
— Кассирша, а что случилось, не знает! — заржал грубый голос. — Деньги в кассе завелись!
— Что с моим мужем? Антонина Макаровна, что случилось с Виктором?
Макароновна не ответила, а схвативший Людмилу парень снова дохнул в ухо.
— Ты не про мужиков, ты лучше о себе подумай! И про начальницу свою.
— Что вы делаете! — взвизгнула вдруг главбухша.
— Молчи, дура, — внушительно произнес «ее» налетчик, — от веревки твоя честь не пострадает.
Людмила хотела было повернуться, но шея будто одеревенела.
— Жить хочешь? — спросил бандит за спиной.
— Да…
— Это хорошо. Тогда слушай сюда! Сейчас — не дергайся — я приклею тебе на грудь мину. — Мужская рука полезла из-за плеча в декольте, Людмила инстинктивно отшатнулась. — Не шевелись, я сказал! — Рука продолжила свой путь, обогнула бюстгальтер поверху, остановилась под левой грудью и вдавила что-то в тело. Рука выскользнула, а у сердца осталась холодная пластина.
— Это маленькая мина, — пояснил бандит, гад, сволочь, — но на тебя хватит. Поведешь себя неправильно — мина взорвется, стоит нам только нажать на кнопку, поняла?
Людмилу опять схватил столбняк.
— Поняла, спрашиваю? — Парень тряхнул ее за плечи.
— Да-да, поняла, — поспешно сказала Люда, испугавшись, что мина взорвется от сотрясения — так в кино бывает.
— Ну вот, полдела сделано, а сейчас пойдем в закрома!
— Куда? — не поняла она.
— Совсем со страху очумела! В кассу пойдем, за бабульками.
— Я не могу, — в ужасе прошептала Людмила, — вдруг она взорвется, — кивнула кассирша на свою грудь.
— Ты меня слушайся, тогда не взорвется, — посоветовал грабитель. — Кстати, не забудь, что на той же кнопке висит и жизнь твоей начальницы. Если что — взрывами обеих пополам порвет, только скажите слово или сделайте лишнее движение.
— Людмилочка, — просипела Макароновна, — пожалуйста, сделай, как они хотят, хотя бы ради собственной жизни.
Одно хорошо, поняла Людмила: с Витюшей все в порядке, а значит, и с ней все закончится хорошо, муж ее спасет.
— Ну что, идем в закрома?
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Любовь их начиналась необыкновенно! То есть со стороны, может, такая история и не покажется особенной, но то, что она переживала…
Во-первых, Виктор необыкновенно на нее смотрел: внимательно, но деликатно, словно боялся обидеть. Так смотреть умеют только люди его поколения. То есть нельзя сказать, что Витюша пожилой, вовсе нет, он выглядит очень хорошо, но разница в возрасте есть. Ну и что тут такого? Это нормально, когда женщина моложе мужчины, вот наоборот — это скорее аномалия, хотя в наше время все стало в порядке вещей… Вот, значит, смотрел он долго: то в коридоре, то в буфете, а чаще через окошечко кассы — Виктор, как все сотрудники, получал у нее зарплату. Точнее, не как все, потому что часто деньги получали сразу на лабораторию или кафедру, поскольку сотрудников в институте несколько тысяч и один кассир выдавал бы зарплату целую неделю. А ректорату, кстати, деньги приносит один из бухгалтеров, готовые, в конверте. Правильно, ведь не будет же Игорь Кириллович время в очереди терять, у него других дел поважнее полно. А вот Виктор Денисович всегда сам приходил в кассу — и когда профессором профилирующей кафедры был, и когда его проректором выбрали. Он так долго ходил-поглядывал, что по институту уже слухи отгремели, а у них ничего еще не началось. Людмила даже волноваться стала: вдруг ничего и не будет? Но однажды особенно долго задерживали зарплату, а буфет она не посещала, и Виктор не выдержал, пришел просто так. «Здравствуйте, Людмила, — сказал. — Вы меня не знаете, а я давно за вами наблюдаю… вернее, любуюсь. Вы мне одного человека напоминаете…» Оказалось потом, что если Люде косу отпустить, то получится один в один его первая любовь. Людмила сначала обиделась, что он не ее любит, а какую-то Варю, но, узнав, что было это чувство в шестнадцать лет и завершилось оно совершенно платонически, она уже не обижалась. Мало ли что было, да давно быльем поросло. Зато теперь Виктор Денисович любил только ее. Придет, сунется в окошко и отвлекает от работы. А через неделю в кино пригласил. Там тоже вышла история.
Виктор Денисович давным-давно в кино не ходил, забыл совсем, что сейчас время-то другое, и купил билеты в предпоследний ряд. Забрались они туда с Людмилой, а вокруг тинейджеры всякие с пивом, галдят, ругаются. Виктору Денисовичу перед дамой неудобно, он не посмотрел, что их больше. Прекратите, говорит, сквернословить, или я сейчас милицию позову! Кто-то ему сзади по голове и стукнул. Не больно, пояснил потом Виктор, правда, пришлось после сеанса шапку под сиденьями искать. Виктор Денисович так бы дело не оставил, да его Людмила удержала, вот он какой смелый!
Потом и рестораны были и театры, но тот первый поход в кино Людмила никогда не забудет. Никто так за ней не ухаживал, никто так не заботился, чтобы ей было удобно, никто не смотрел на нее с таким восхищением. Все ее мужчины, мальчишки, по сути, были наглыми, глупыми и невоспитанными по сравнению с Виктором Денисовичем. Да и были они давно в прошлом, после учебы в техникуме. С тех пор Людмила в мужчинах разочаровалась, а наладить семейную жизнь почти и не мечтала.
Вот честно, как на духу, что бы в институте о ней не судачили (когда стал ухаживать Виктор), она тоже ни о чем таком не думала. Решила, что раз уж с семьей не вышло, так пусть хоть так она кусочек своего счастья получит. А Виктор Денисович, солидный человек, был, конечно, женат и не скрывал этого. Да и как скроешь, ведь институт словно большая деревня, недаром слухи об их отношениях начались еще раньше самих отношений. Знала Людмила о его семье: о жене, о взрослом уже сыне, но вмешиваться в их жизнь не собиралась и очень боялась, что слухи доползут до жены Марины. Хорошо, что она работала в другой организации, а сын, по словам Виктора Денисовича, был занят своими компьютерными играми и ничего вокруг не замечал. Любовница так любовница, решила Людмила, дело же не в названии, а в том, как люди относятся друг к другу. Встречались они два раза в неделю, обычно по вторникам и четвергам. «Рыбка моя!» — называл ее Виктор, а она понять не могла: в честь рыбных дней, что ли? Но Виктор Денисович человек чуткий, быстро прозвище сменил на Мышку. Да она бы и Рыбку потерпела, потому что главное — это чувства.
Но однажды пятничным вечером в маленькой уютной квартирке Людмилы раздался звонок. Она посмотрела в глазок, распахнула дверь — на пороге стоял Виктор Денисович, Витюша! А в руках он держал два чемодана.
— Я пришел к тебе… навсегда, — произнес нежданный дорогой гость. — Пустишь?
Людмила чуть в обморок не грохнулась от счастья, припала к косяку, сказала:
— Как долго я тебя ждала…
Ну не столько ждала, сколько надеялась. Главное — что дождалась, что он пришел. И опять Виктор поразил ее своей смелостью и решительностью, мало кто может вот так оставить прошлую жизнь и начать новую.
Людмила была счастлива и на волне этого счастья даже пожалела Марину, а Витюша вдруг резко сказал, что бывшая жена сама виновата. Люда спорить не стала, ему видней, но предложила познакомиться с его сыном Сергеем.
— Если хочешь, — сухо сказал Виктор Денисович.
Странно, что такой тонкий человек не стремится наладить хорошие отношения между близкими ему людьми. Людмила все-таки позвонила Сереже и назначила ему встречу в кафе «Лира». Он пришел, но доверительного разговора не получилось, Сергей говорил очень грубо, а потом вообще обозвал ее «шлюхой». Люда в очередной раз убедилась, что Виктор был прав, сын у него какой-то некоммуникабельный, а ведь она хотела с ним подружиться, наладить отношения. А получилось наоборот, нарвалась на оскорбление, расплакалась. Витюша заметил красные глаза, заставил ее признаться, разозлился, заходил по квартире, много курил. Людмила уговорила его сына не ругать, парень просто обижен за мать, это же ясно. Виктор обещал быть сдержанным, но, видимо, он все-таки с сыном поговорил, потому что после Сергей позвонил и извинился. Больше она попыток общаться с ним не делала. Тем более, что скоро ей стало не до этого, появились новые заботы.
Они с Виктором поженились, церемония была скромная, но очень респектабельная, как определил муж. Прошло немного времени, и Виктор сумел получить новую квартиру, правда, пришлось за это отдать ее прежнее жилье. Зато новое было в институтском доме, с иголочки, просторное, светлое. Людмила с упоением занялась устройством семейного гнездышка, она даже и представить не могла, как это приятно. Виктор говорил, что он всю жизнь жил скромно и теперь имеет право немного пошиковать. В тратах он Людмилу почти не ограничивал, и она все свободное время посвящала подбору обоев и штор, покупке мебели, кухонной утвари, всяких миксеров и соковыжималок. А отдельно по выходным они вдвоем ездили смотреть телевизоры, музыкальные центры, микроволновки, плиты и прочие нужные вещи. Виктор при этом был скрупулезен и придирчив, с продавцами разговаривал, словно экзамен у своих студентов принимал. И правильно, соглашалась с ним Людмила, не хватало еще свои деньги тратить на какую-нибудь дрянь!
Радостные хлопоты — это все равно хлопоты, и у Витюши обострился ревматизм. Кто бы мог подумать, что такой бравый мужчина мучается старческой (так казалось раньше Люде) болезнью. Это испытание Людмила переносила с каким-то даже удовольствием, ей нравилось ухаживать за мужем, натирать ему спину пахучими мазями, кутать в теплый плед, заваривать травяные сборы. От ее заботы Виктор даже немного размяк и стал капризничать, но ведь это вполне понятная слабость? У других мужчин есть привычки и похуже, да и Витюша скоро выздоровел, стал снова бодрым, веселым. Настолько, что как-то Людмила увидела его в институтском буфете с одной аспиранткой. Нет-нет, они хоть и играли глазами, но вели себя вполне прилично, а Люду это почему-то задело. Она сначала разозлилась, но потом подошла к зеркалу, критически посмотрела и решила, что виновата сама. Жена должна не только за мужем ухаживать, но и за собой следить. Теперь понятно, почему Виктор не спешил вводить ее в круг жен своих сослуживцев.
Людмила стала постигать трудную науку: фитнес, визаж, макияж, этикет и прочее. Хорошо, что теперь есть куда пойти и по любым вопросам проконсультироваться. Люда приложила много усилий, но они того стоили: у Виктора вновь появился тот блеск в глазах, который она заметила на самом первом свидании в кино. Он стал больше уделять ей внимания, и в интимной жизни, если так можно сказать, стал активнее. Когда Виктор наконец перезнакомил ее с коллегами и начальством, она поняла, что стала «на уровне». Постепенно она в этом кругу освоилась и даже осмелела настолько, что стала давать мелкие советы Антонине Макаровне.
Честно говоря, все усилия Людмила прилагала не ради себя, а чтобы всегда быть рядом с мужем. Ее саму вполне устраивала компания девчонок из бухгалтерии или таких парней, как Леня. Он хоть чуть ее моложе, но человек серьезный и никаких оскорбительных шалостей себе никогда не позволит. И бухгалтерши не задирают перед ней нос, как Макароновна, или, к примеру, ректорша. Понятно, что Людмила закончила только техникум, у нее нет высшего образования, но она достаточно насмотрелась на то, как учатся дети и племянники местного начальства, как валяет дурака эта «золотая молодежь». Ведь все знакомые светские дамы получили и образование, и положение, можно сказать, по блату, а на нее смотрят, как на выскочку. Корчат из себя, словно все они какой-то особенной голубой крови, но, в конце концов, у нас давным-давно бесклассовое общество. Или нет? Так что нечего кичиться тем, что им повезло в нужной семье родиться, заслуги в этом никакой, как они не понимают? Людмиле тоже повезло, но по-другому, просто ее полюбил хороший человек. Этому можно только радоваться, можно считать себя достойной такой любви, но корчить из себя принцессу… И Виктор всегда был против чванства, потому и Людмилу оставил на прежней должности, и сына определил не под свое крыло, а в другой институт. Помогать он Сергею помогает, а вот опекать не собирается. Строго пусть, но справедливо. Если у Людмилы когда-нибудь будет ребенок (возраст у нее подходящий, но вот муж пока против), то она станет воспитывать его также справедливо, но строго. Зря Витюша говорит, что стар заводить детей, это не так, но все от его щепетильности и чувства ответственности. Дети все-таки нужны, считала Людмила и надеялась, что еще сможет Виктора Денисовича переубедить. Ведь кто, как не дети, позаботятся о них в старости, стакан воды подадут…
3 
По крайней мере, она так думала до того, как в день получки вошла в кабинет главного бухгалтера. Почувствовав у себя под грудью мину, она вдруг осознала, что жизнь ее может оборваться в любой момент. Строить планы и думать о пресловутом стакане воды вдруг показалось ей бессмысленным и даже смешным. Людмила действительно чуть не рассмеялась, но сумела удержаться. Инстинктивно она чувствовала, что лучше налетчиков не раздражать.
— Сейчас мы втроем идем в кассу. Ты спокойно открываешь дверь и пропускаешь нас внутрь. Сделаешь все правильно — останешься жива и невредима. Если попытаешься подать кому-нибудь сигнал, взорвешься на месте, помни, что нам достаточно нажать кнопку… Пшла! — толкнул ее сзади ближайший бандит.
Он вытолкнул ее за дверь, оглядел коридор и сделал знак второму. Подельник вышел следом за ними и тщательно запер дверь кабинета.
— Идем, — тихо приказал он, и Людмила с другим бандитом подчинились.
Кассирша шла впереди, а двое парней в пятнистой форме без знаков различия на полшага сзади. Они прошли по коридору, спустились по лестнице на первый этаж, приблизились к дверям кассы, около которых уже собралась приличная очередь. Попробовать заорать? Людмила покосилась на крепкие мужские фигуры за спиной. Если их и поймают, то неизвестно, скольких людей они успеют ранить. Зато можно сказать наверняка, что нажать кнопку им времени хватит.
— Людмила, ну ты скоро нас пропустишь? — вдруг спросил ее Леня Клоков, который все еще болтался тут вместе со вторым охранником Метлиным. Если она крикнет, то следующими за ней с Макароновной жертвами станут они.
— Скоро, — сухо сказала Людмила, обошла очередь, открыла дверь ключом и пригласила бандитов, — проходите!
— Только после вас! — галантно сказал главный налетчик и аккуратно, но твердо завел кассиршу внутрь. Второй зашел следом и сразу закрыл дверь на замок. — Деньги где?
— В сейфе, — кивнула Людмила.
— Ключ?
— Он не заперт.
— Ого! — невольно воскликнул бандит, который цеплял ей мину.
— Это не все, где остальное?
— В мешке. Я распаковать не успела.
— Вот и славно, — ухмыльнулся главный. — Я соберу деньги, а ты займись дамой.
— Садись! — приказал второй.
Людмила села на свой рабочий стул, налетчик завел ее руки за спину и больно, со всей силы, перетянул веревкой. Затем другой веревкой примотал туловище к спинке стула, а рот залепил пластырем. Все это он провернул так быстро, словно всю жизнь только и делал, что связывал людей.
— Сиди смирно пятнадцать минут, не дергайся, — прошипел связавший ее бандит в ухо. — Иначе снова встретимся. Я готов!
— Я — почти, — отозвался главарь от сейфа, и тут же послышался звон катящейся монеты. — Тьфу, черт!
— Орел! — тут же загадал второй налетчик, видно полный отморозок. — Мне везет?
— Да хрен его знает, тут не деньги, а медали какие-то. — Главный сунул беглую медаль в карман. — Все, готово!
Бандиты взяли по сумке, приосанились, щелкнули замком и вышли за дверь. Людмила почувствовала, как по ее щекам потекли горячие слезы, в которых смешались страх, обида и невозможность заорать во все горло, чтобы выплеснуть свой ужас.
В это время Антонина Макаровна сумела ослабить узел и почти освободила одну руку…

Глава четвертая
Сергей

1 
Сергей дотянул сигарету до фильтра, по привычке хотел бросить в окно машины, но вовремя спохватился. Раздавил окурок в переполненной пепельнице и закрыл ее, чтоб не воняла. Это ж надо, сколько он успел за двадцать минут нажечь сигарет!
Сергей глянул на часы: нет, всего за пятнадцать! Время ползло еле-еле, а сигареты из новой пачки уже заканчивались. Что же они там возятся?
Значит, надо, обрывал себя Сергей, зажигая новую сигарету от прикуривателя. Забавно, прикуриватель он не глядя достает, а пепельницу в родной «тойоте» минут десять искал, пока ему Валерка не подсказал. Гад он все-таки, Валерка. Мог бы сразу помочь, а он специально смотрел, как Сергей мается, ищет, выполняя приказ Артура. Ну не знал он, где пепельница, ну и что? Где она нужна: когда лавируешь между чайниками или когда мчишься по трассе? Гораздо проще выкидывать окурки в окно, да так все обычно и делают. Ну, может, только один папаша бычки в салоне складывает, так что с него взять, всю жизнь корчит из себя что-то — интеллигент в третьем поколении. И в последнем, потому что Серега на папашу никак походить не хочет.
Машина перед крыльцом, из которой то и дело выбрасывают окурки, подозрительна, это Сергей и сам понимает, еще какой-нибудь случайный блюститель порядка докопается. Хотя что окурки, его «тойота» уже и так пятнадцать минут отсвечивает перед институтом, мимо сотни людей снуют, наверняка кто-то внимание обратил. Главное, чтоб его физию не запомнили, а машина для постороннего человека лица не имеет, по царапинам ее только хозяин узнать может. Одна важная примета — номера, но их поменяли, Валерка где-то скрутил. «Все нормалек, — говорит, — их неделю еще никто не хватится». Приходится верить на слово, впрочем, Сергея Валера обмануть еще может, а Артура он ни за что не подведет. Артур — он такой человек… вроде и свой в доску, а, с другой стороны, как генерал, попробуй против него что-нибудь скажи… Желающих нет, но не из боязни, а потому что они трое — друзья, и дружба эта на вечные времена.
Они почти все свободное время проводят втроем. Что-что, а развлекаться они умеют: ходят на футбольные и хоккейные матчи, однажды на ипподром ездили, и Артур даже придумал, как можно выиграть гандикап, да что-то там сорвалось. В казино тоже играли, но там для серьезной игры нужен хороший стартовый капитал, а у них столько денег нет.
Артур, например, учится в медицинском и подрабатывает дежурствами в морге. Но это так, не ради денег, а скорее из куража. Сам Сергей нипочем бы с покойниками на ночь не остался, а Артур даже как-то там пульку расписывал: «Мне там везет, у них рука легкая». Играл он с такими же, как он, студентами-медиками, а Сергей не пошел, нет. И Валера, кстати, тоже свалил, потому что его девушка в этот вечер одна дома оставалась. Понятно, что такой шанс упускать нельзя, но покойники тут тоже свою роль сыграли, Сергей уверен. Хоть Валерка и бывал у Артура на работе, однако никогда там надолго не задерживался. А стоит ему об этом сказать, как сразу вспыхивает. Артур в их споры никогда не вмешивался, лишь щурился, да покуривал сигаретку.
Закурить, что ли, еще? Сергей, несмотря на устойчивый кисло-металлический привкус во рту, снова закурил.
Артур часто так щурится, и не поймешь, чего он разглядывает в тебе. Вроде как изучает, а чего изучать — они и так друзья, и все друг про друга знают. Но Артур свой парень, скорый на выдумку так же, как Валерка скор на язык. Тот часто говорит быстрее, чем думает, отчего получается глупо и смешно. Он, Валерка, только что закончил автодорожный колледж и стал работать в автосервисе. Уже воображает себя большим спецом, чуть что — в мотор лезет, теребит там что-то. Сергей ему «тойоту» не доверяет, так Валерка злится. Пусть сначала свою машину заимеет, тогда и делает с ней, что хочет. Сергею она, может, подороже, чем другим, досталась, хоть он сам денег на нее не зарабатывал. Ладно, что там переживать, как мать говорит: «С драной овцы — хоть шерсти клок». Ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним…
Сергей посмотрел на часы — уже двадцать три минуты!
Главное сейчас, чтоб все хорошо получилось, чтобы план сработал. Артур такой классный план придумал, прям «Крепкий орешек»! В натуре, Сергей такое только в кино видел. А Артур говорит: «Что нам Голливуд, у нас тут Нью-Чикаго!» Это в том смысле, что Новосибирск сравнивали с Чикаго, мог, город круче некуда. А Артур говорит, что они сделают его еще круче. Сергей ему верит, потому что Артур что говорит, то и получается. Раз Артур план придумал, то он не сорвется, Валера тоже в это верит, поэтому безоговорочно пошел на дело. Сергей бы и сам мог, но ему нельзя, узнать могут. Даже наверняка узнают, с этим не поспоришь, поэтому-то он и сидит тут полчаса, выкуривая пачку «Мальборо» словно соревнуется на скорость.
Наконец на крыльце мелькнула пятнистая форма. Идут! Сергею очень хотелось броситься на помощь, но он лишь бросил сигарету (в окно!) и судорожным движением завел мотор. Артур и Валера шли, словно на прогулке, если с собой на прогулки берут тяжелые брезентовые мешки. Их никто не останавливал и не преследовал. Друзья подошли к машине, Сергей распахнул дверку. Валера первым забросил мешок в салон, затем Артур втолкнул свой и, не оглядываясь, нырнул следом.
— Давай! Давай, гони! — выкрикнул Валера.
— Мы это сделали! Yes! — воскликнул Артур.
Сергею показалось, что на крыльце среди людей мелькнуло очень знакомое лицо. Неужто — он?
Валера сдавленным шепотом заорал: «Вау!» — заколотил по мешкам ладонями и запрыгал на сиденье, почти ударяясь макушкой в крышу. В салоне с мешками было тесно, но он этого не замечал. Артур оглядывался то на крыльцо, то на узкие институтские ворота. Сергей газанул, развернул машину и, непрерывно давя на газ, выехал на улицу.
— Спокойней, Серега, нам недалеко, не хватало еще здесь в ДТП въехать, — заметил Артур.
— Не боись, прорвемся! — пробормотал водила.
— Ты сам не боись, — заметил Валера, — и сойди со встречной полосы.
— Отвали, — огрызнулся Сергей.
— Сейчас направо, — спокойно скомандовал Артур. — К моргу.
— Круто! — заржал Валера. — Вот это финт! Устроим могильник, как «Несчастный случай»!
— У тебя сигареты остались? — спросил Артур водителя.
Сергей протянул через плечо почти пустую пачку.
— Мне показалось…
— Ну?
— Кажется, на крыльце института мелькнул мой папашка…
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На матч «Чкаловец» — «Шахтер» Сергей должен был пойти с приятелем Лехой. Вообще-то раньше компашка у них была человек десять, но как-то сама собой она развалилась: трое ушли в армию, двое залетели в тюрьму за то, что с девчонки золотые сережки сняли, один умник уехал учиться в Екатеринбург, пропал, можно сказать, человек, как и еще двое братьев, поменявших травку на героин. Была компания, да сплыла.
Лехи дома не оказалось, а его мать захлопнула перед серегиным носом дверь, не сказав даже, где можно найти ее сынка. А может, и сама того не знала. Сергей обошел пару ближайших пивных точек, но Леха, видно, уже нажрался и валяется на какой-нибудь хате с красными белками и пеной на губах. Вроде не припадочный, а в беспамятстве всегда из него пена лезет, словно он не водяру, а шампунь пьет. Серега плюнул на поиски этого придурка, взял пива и отправился на стадион.
Наши играли с командой из Прокопьевска, и это давало им определенные шансы на победу, хотя в последнее время «Чкаловец», несмотря на расклады спортивных комментаторов, практически все матчи проигрывал, вплотную приближаясь к званию заслуженной дворовой команды. Благодаря этому билеты без проблем можно купить перед матчем, а, значит, лишний лехин билет больше, чем за полцены, не продать. Сергей постоял несколько минут у кассы, нашел клиента и с легким сердцем вошел на стадион.
Трибуны заполнены больше, чем наполовину — болельщики, значит, поверили в прогнозы неутомимых комментаторов, а может, просто погода хорошая. Серега нашел местечко на любимой трибуне (не только его любимой — народу тут всегда полно), открыл пиво и скоротал первой бутылкой минуты перед матчем, выход игроков, треп диктора и первый голевой момент. Когда Сергей достал из обширного кармана куртки вторую бутылку, рядом с ним возникли двое парней.
— Браток, подвинься, пожалуйста, нам с другом на камчатке не в кайф зырить.
Тот, что говорил — курносый блондин, рот до ушей, — лыбился вполне доброжелательно, так что Сергей никакого напряга не почувствовал. Ему не жалко, он пододвинулся, давая место пришельцам.
— Воротчик, мяч справа! — заорал блондинчик, не успев присесть. — Не зевай!
— Валера, не замай, йогурт стынет! — непонятно окликнул его второй кент, горбоносый брюнет лет двадцати, с черными глазами и чуть скуластым лицом.
— Ты, Артурчик, выигрывать любишь, а я наблюдаю процесс. Тьфу, черт, опять твоя очередь!
Странный у них базар, Сергей отвлекся от игры, наполовину непонятно говорят. Внешне обычные пацаны, хотя нет, есть в них что-то от того отличника, что в Екатеринбург свалил.
Валера сел, достал из-за пазухи чуть початую бутылку водки, а Артур вынул два пластиковых стаканчика.
— Дразнишься? — с укором произнес Валера.
— Отнюдь нет, — с деланой серьезностью сказал Артур. — Это тебе за тонкость наблюдения. Я выигрывать люблю!
Валера налил, они выпили, а Сергей отвернулся еще раньше. Пьют пацаны, чего мешать, таращиться.
Наши атаковали вяло, словно перед игрой объелись, а прокопчане шли вперед, будто завтрак пропустили и на обед еще не заработали. Сергей болел за своих, вскакивал, свистел и матерился, кричал: «“Чекалда” — чемпион!», однако это не слишком помогало. Соседи его болели тоже активно и громко, но за кого — Сергей не понял. Хорошие парни, веселые, вот только пьют не как все, разом, а по очереди. И даже не по очереди, а по какой-то системе, потому что Артуру наливают чаще, видно, он выигрывает. Как «шахтеры» — 2: 1, вдруг сообразил Сергей.
— Браток, закурить не найдется? — снова обратился к нему блондин Валера.
Сергей повернулся, достал пачку и угостил соседей.
— Ты ведь за наших болеешь? — спросил Валера и, не дожидаясь ответа, предложил: — Выпьешь с нами?
— Я вроде пиво…
— Да ладно, крепче ляжет, — подмигнул сосед и протянул стаканчик. — Давай по-быстрому, а то я свой момент пропущу!
Валера выпил.
— Какой момент?
— Игровой.
— Я не понял, вы во что играете?
— Да в футбол, браток, в футбол! — ухмыльнулся Валера. — Понимаешь, я выпиваю, только когда по вражеским воротам бьют наши, а мой друг — когда по воротам бьют эти вот, из Прокопьевска.
— Меня зовут Артур, — повернулся к Сереге второй сосед. — А тебя?
— Сергей.
— А я — Валера, — представился первый, которого он уже запомнил.
— Валера проигрывает, — пояснил Артур, — получается неровный счет, вот он и злится. Если хочешь, можешь составить ему компанию, будете вдвоем пить за «Чкаловца». Хотя вряд ли это ему поможет.
— А ты болеешь за «Шахтер»?
— Нет, просто так веселее. Иначе эти доходяги совсем нас достанут. Во, смотри, опять моя очередь пить!
— Тогда я вас пивом угощу, — Сергей достал последнюю, припасенную на второй тайм бутылку.
Водка кончилась, та же судьба постигла и пиво, а игра тянулась, и счет стал уже 4: 1.
— Вот спиногрызы, блин! — ругнулся Валера, заглядывая в пустую бутылку.
— Не твой момент, — заметил Артур.
— Да все равно, достали меня эти гады, им бы спортивной ходьбой заниматься, а не в футбол играть!
— Ты не справедлив, Валера, для бойцов варикозного отделения из чахоточного центра они очень неплохи. Любую инвалидную команду они порвут, как печенюшку.
— Сделать бы им темную! — в сердцах сказал Сергей.
— Этому препятствует большая продолжительность светового дня, — философски заметил Артур.
А Валера не выдержал и запустил бутылкой в поле, но ни одного футболиста, ни вражеского, ни своего, который еще хуже, он не поразил.
— Мало водки взяли.
— Так давайте продолжим? — предложил Сергей, вспомнив, что у него есть мелочь от продажи билета.
Валера пожал плечами.
— Всегда, блин, готов.
— Давай, — принял решение Артур. — Пойдем ко мне, пока предки на даче.
Квартира Артура оказалась в Центральном районе, а дом был обычный, хрущевский, близнец Серегиного. В ближайшем продуктовом друзья купили литр водки, полкило колбасы, кабачковую икру и тоник «Швепс».
— У меня такое ощущение, что в местные лимонады добавляют чернил, — откручивая пластиковую пробку, прокомментировал последнюю покупку Артур. — В тоник для горького вкуса, а в остальные — для цвета.
— Артурчик у нас гурман, — сказал Валера. — Он и водку пьет только на спирте «Люкс».
— Зато ты, как малолетний шимпанзе, тащишь в рот всякую пакость, — отозвался друг. — Пепел «Огуречного лосьона» стучит в моем сердце.
— Лосьон разве горит? — спросил Сергей.
— Горит. В основном по утрам, в колосниках! — заржал Валера.
Сергей чуть было не обиделся, так и хотелось врезать по ухмыляющейся роже нового знакомого. Чего он все ржет и никогда не ясно: над ним или нет?
— Серега, твое предложение насчет темной, — вспомнил вдруг Артур, — предложение правильное, вот только не хватает нам смелых парней его осуществить.
— Поддерживаю предложение! — сказал Валера, хотя на самом деле уже поддерживал полный стакан. — Летом темную футболистам, зимой — хоккеистам. Те тоже совсем мышей не ловят, скатились во вторую лигу.
— Вот именно! — Сергей взял свой стакан.
— Выпьем за нашу окончательную победу! — произнес Артур.
— Все-таки «чкаловцы» гады, — заметил Валера, закусывая «Докторской». — Они не только всем настроение портят, они еще моего друга спаивают! Ведь это же невозможное дело, насколько ему пришлось больше водки выпить, чем мне… чем нам с Серегой.
— Завидуешь? — прищурился Артур.
— От такого боления можно белой горячкой заболеть. А мне… то есть нам с братком даже забалдеть не с чего! Счет, ладно, счет — хрен с ним, не повезло, но по воротам нападающие бить обязаны!
— Или пусть уходят в защитники! — кивнул Сергей.
— Не могли наскрести игроков на одну хорошую команду — сделали две плохие. На фига, спрашивается? — пожал плечами Артур.
— Да я бы этих тренеров с директорами… — Валера стукнул по столешнице так, что стаканы подпрыгнули, а бутылки опасно закачались.
— А давайте, правда, — темную! — повторил Сергей.
Артур ничего не успел ответить, его перебил дверной звонок. Он вышел в коридор и глянул в глазок — никого. Пошел обратно, но вдруг за дверью раздался женский крик:
— …Скорее! Помогите! Боже мой! Приезжайте сейчас! У меня авария, вода хлещет!.. Какая заявка? Да вы очумели, я же всех соседей затоплю!.. Господи, боже мой! Я же говорю — прорвало где-то, вода льет!
Артур догадался, что это соседка говорит на площадке по радиотелефону, и открыл дверь.
— Что у вас случилось, Анна Харламовна?
— Ой, как хорошо, Артур, что ты дома! Несчастье у меня — трубу прорвало, наверное, вода по ванной так и хлещет, в комнаты течет! А у меня же евроремонт, мебель старинная, на полу — ковер персидский!
— Вода горячая?
— Слава богу, холодная, но так льет!
— Минутку. — Артур вернулся в комнату. — Валерка, у соседки трубу прорвало.
— У той, у хорошенькой?
— Нет, у Хамовны.
— Это которая карга-полковница? — встрепенулся Валера.
— Ага! Которая нас всегда в подъезде ловила и по мозгам моралью ездила, а червонец занять не хотела.
— Так мы ей сейчас поможем, — подмигнул Валера, потирая руки. — Из антиквариата переправу сделаем.
Артур наклонился к его уху и что-то сказал.
— Вам помочь? — спросил Сергей. — Я могу.
— Пошли, Серый! — пригласил Валера. — На шухере постоишь.
— Да нет, Серега, все нормально, — похлопал его по плечу Артур. — Ты в сантехнике чего-нибудь понимаешь?
— Ну, так… более-менее.
— Тогда идем.
Друзья зашли в соседнюю квартиру, где ковровая дорожка в коридоре уже плавала, а хозяйка металась из ванны в комнату и по-прежнему орала в телефонную трубку, вызывая теперь уже спасателей.
— Ой, мальчики! Как я рада вас видеть! Артур, как хорошо, что я застала тебя с друзьями! — от Анны Харламовны, заметил Сергей, пахнуло вермутом.
— Сейчас мы все сделаем, — пообещал Валера. — Где течь? В кормовом отсеке?
— Нет, не на кухне, а в ванной, смотрите, как льет. — Анна Харламовна показала на свои ноги, обутые в зимние сапоги и погруженные по щиколотку в воду. — Персидский ковер уже потемнел!
Хозяйка завела парней в ванную, где вода хлестала прямо из стены под раковиной.
— Вот ведь несчастье! Если можете, то перекройте воду!
— Серега, глянь, — распорядился Артур. — Валера, а ты посмотри, что можно сделать с ковром.
— Ага. — Валера из ванной испарился.
Хозяйка продолжала причитать и пахнуть. Сергей полез под раковину, огляделся. Артур наклонился следом.
— Ну, как?
— Пара пустяков. Тут шланг…
— Ничего пока не делай, я скажу, когда надо.
— А чего?..
— Так надо. — Артур разогнулся. — Придется повозиться.
— Я сейчас инструмент с кухни принесу, — сказала Анна Харламовна.
— Я вам помогу, — предложил Артур и, неловко повернувшись, сшиб эмалированный таз, который загремел по полу, несмотря на слой воды. — Ой, извините!
— Будь, пожалуйста, повнимательней, Артурчик! У меня тут плитка новая и эмаль, между прочим, отбиться может.
— Постараюсь, Анна Харламовна. — Артур похлопал Серегу по плечу.
Он с хозяйкой вышел, а Сергей на всякий случай шланг, из которого лилась вода, направил в ванную. На самом деле, авария была смешная — отсоединился шланг, подающий воду в автоматическую стиралку, можно исправить, но Артур сказал зачем-то подождать.
В ванную вернулся Валера, спросил громко: «Ну что там?» — потом подвинулся ближе.
— А где фонтан? Серега, ты что делаешь? — Валера заметил шланг в ванной. — Брось его и, если можешь, добавь горячей водички. Артур просил.
— Зачем?
— Можешь?
— Ну, могу.
— Давай!
Сергей отсоединил второй шланг.
— А-а-а! — заорал Валера. — Анна! Харламовна! Смотрите!
В ванную, заполнявшуюся паром, влетела хозяйка. За ней появился Артур, а Валера, наоборот, исчез.
— Что случилось?!
— Боже мой! Тут же плитка свежая, три дня как положили!
— Обязательно отлетит! — воскликнул Артур. — Анна Харламовна, скорее надо убирать воду!
Хозяйка схватила тряпку и стала возить ею по полу. Артур потянул Сергея к себе, шепнул:
— Иди, помоги Валерке, а я ее тут подержу.
Артур выпихнул приятеля из ванной, а сам принялся сетовать и разбрызгивать воду. Сергей вышел в коридор и увидел Валерку, волочащего здоровенный аквариум с мятущимися рыбками.
— Помоги! — сдавленно выдохнул Валерка. Серега понял, что сейчас не до расспросов и поспешил на помощь. Они быстро протащили груз мимо ванной, вход в которую старательно перегораживала спина Артура, миновали коридор, вышли за дверь и ввалились в соседнюю квартиру.
— Куда?
Валера кивнул на стол в гостиной, где закуска оккупировала лишь один край, а большая часть столешницы оставалась свободной. Водрузив аквариум, Валерка повалился на диван и, по обыкновению, заржал.
— Ой, не могу! Ну, умора!
— Мне Артур сказал вернуться.
Новый приятель смог в ответ только махнуть рукой. Сергей вышел снова на площадку, где столкнулся с Артуром.
— Все, концерт для шлангов и соло на тряпке окончен. — Приятель развернул Сергея назад. — Там спасатели явились.
Зайдя в комнату, Артур глянул на аквариум, на закатывающегося Валерку, повалился рядом и захохотал сам. Сергей вошел следом, посмотрел на веселящихся друзей, потом на мечущихся рыбок и сам рассмеялся. Напряжение, появившееся еще на стадионе, спало.
— Классно! — орал Валерка. — Мы это сделали!
— А на фига? — между приступами смеха выдавил из себя Сергей.
— Понимаешь, — сказал Артур, — она, тетка эта, — сквалыга, с детства нас к этому аквариуму не подпускала, боялась, что мы навредим ее чебакам. И мы поклялись лет десять назад, что отомстим. А тут такое стечение.
— Течение! Протечение! — Валерку хвалил новый приступ. — Давайте… давайте их зажарим?
— Или по Жванецкому: «Он добавил лук, картошку, соль и поставил аквариум на огонь».
— Воды многовато, — серьезно произнес Сергей, чем вызвал очередную волну хохота.
Артур сел и достал сигареты.
— Как же она меня доставала! До сих пор забыть не могу.
— А вдруг она на нас наедет? — спросил Сергей. — Аквариум ведь не иголка.
— Не ссы, браток, мы там пару банок разбили и несколько килек по персидскому ковру размазали. — Валера тоже сел. — Ну вот, теперь можно и выпить! За победу над Хамовной!
— Водку не хочу, — скривился Артур.
— Вот те раз! Мусье граф, так ведь разносолов не припасено, — развел руками Валерка.
Артур достал из кармана купюру.
— Серега, не в службу, а в дружбу, сгоняй за коньячком. — Тот взял деньги. — И меньше четырех звездочек не бери.
— Откуда бабки? — удивился Валера.
— Откуда-откуда — от бабульки. — Артур мотнул головой в сторону соседки.
— Не боишься, что она теперь к нам спасателей в мундирах пришлет?
— Волков бояться — коньяка не пить. Кроме того, вермут, который в больших количествах клюкает Хамовна, способствует склерозу. Не замечал?
— Ага. Но коньяк — лучше! — Валера подошел к столу. — Давай, Серый, мы с тобой по посошку, раз Артур упрямится. — Он приобнял нового друга за плечо. — Ему и так хорошо, его команда вон сколько нафутболила, а нам едва на разогрев хватило!
Валера налил по полстакана, приятели выпили, и Сергей почувствовал от желудка тепло и прилив сил.
— Я скоро!
К магазину летел Серега — как на свидание, все-таки ему страшно повезло, что такие ребята, как Артур и Валера, оказались рядом с ним на скамейке в его не лучшие, прямо скажем, времена…
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Месть — дело благородное и святое, всегда считал Сергей. Аквариум тащить глупо, конечно, но отплатить соседке было надо, в этом он уверен. Деньги на коньяк — мелочь, но справедливость восстановлена, и это главное.
Нельзя спускать, когда тебя или твоих близких обижают, иначе не сможешь себя уважать. Обида, она как раковая опухоль, если ее не удалить, разрастается, и ты уже ни о чем другом думать не можешь. С Сергеем именно такая история и произошла.
Детство его было если не счастливым, то вполне безоблачным. Мама — Марина Александровна, бывшая балерина, была домохозяйкой, много времени посвящала сыну. Отец Виктор Денисович работал в институте сначала заведующим кафедрой, а потом деканом факультета. Служба у него была серьезная, она требовала много времени и сил. Мама с этим соглашалась, старалась быть хорошей женой и матерью. Может, не все у мамы идеально получалось, но она заслужила уважение хотя бы потому, что бросила любимый балет ради семьи. К жене и сыну папаша до поры относился ровно, но потом вдруг выкинул фортель: завел себе любовницу — кассиршу из института. Какое-то время они скрывались, но, в конце концов, доброжелатели матери на папашку настучали. Он долго не отпирался (Сергей слышал часть разговора), заявил, что это серьезное чувство и мать, как бывший работник искусства, должна его (это чувство) уважать. Мама вспылила, ударила отца по щеке, покидала его шмотки в чемоданы и выкинула их за дверь.
Надеялась ли мать на то, что отец вернется, Сергей не знал, но сам он в первое время ждал. Но папашка сделал вид, что обиделся, окончательно их бросил и стал жить с кассиршей. Вместе с ним, как потом выяснилось, к кассирше перешла и новая квартира, и новый должностной оклад — когда папашка стал проректором. А ведь он имел «приработки» и помимо оклада, их они тоже лишились.
Дальше — больше. Матери пришлось пойти на службу, а Сергею отец запретил поступать в институт, пообещав устроить его в другой вуз. Хотя прекрасно знал, что учиться самостоятельно у сына не получится. Тут уж Серега совсем разозлился, поняв, что для папаши он стал чем-то вроде темного пятна в биографии, которое хочется от посторонних скрыть, а самому забыть.
Именно в этот момент Сергею вдруг позвонила новая пассия отца и предложила поговорить. Он сначала думал отказаться, а потом пошел на встречу из интереса. Кассирша оказалась ничего себе, ладненькая, и это злило еще больше. Сергей послушал-послушал ее лепет про интеллигентных людей и дружеские отношения, а потом выдал ей по полной программе все, что он о ней, курве, думает. У кассирши слезы из глаз прям брызнули, и именно в этот момент Сергей почувствовал, как сладка месть, как отлегло у него от сердца. Правда, чувство удовлетворения было недолгим. Вечером позвонил отец, наорал на него, обозвал мерзавцем. Тогда Сергей попытался его послать, как пассию, папаша спохватился и сына подкупил. То есть сначала вроде уступил, стал давить на мужскую солидарность, на то, что он взрослый парень и должен понять; что во многом виновата сама мать, которая хорошо умеет готовить только яичницу и так далее. А затем папашка предложил отступного: если Сергей перед кассиршей извинится, то отец купит ему машину. Сергей обещал подумать, но едва только положил трубку, он уже знал, что согласится, потому что иметь свою машину это… это…
Промаявшись пару дней, Сергей позвонил кассирше и извинился. От этого унижения он почувствовал к отцу горячую обиду и ненависть, утолить которые могла только месть. Он даже хотел машину вернуть, но потом передумал и стал подрабатывать частным извозом, потому что грошовой зарплаты матери на двоих не хватало…
История с аквариумом — это тоже была месть, понял Сергей, месть за какие-то детские обиды, но справедливая и долгожданная. Он рассказал Артуру и Валере о своей жизни так, как не мог бы рассказать никому, ведь они могли его понять, как никто. Для этого друзья и нужны.
Сергей в них не ошибся, во всяком случае, в Артуре. Тот не просто посочувствовал товарищу, а еще и придумал, как они вместе смогут отомстить всем его обидчикам одновременно. Сергей с радостью согласился участвовать в налете на кассу института, он даже готов был взять на себя главную роль, потому что и месть-то это его, Серегина. Валерка, как всегда, заржал, заявив, что денег в этом деле чуть больше, чем мести. С его точки зрения, может, и так, а Артур признался, что придумал план из-за рассказа Сереги. Да и так понятно, что Артур сделал все ради друга, ведь налет планировался именно на тот момент, когда папаша оставался в институте вместо ректора, ему, значит, и быть крайним! Какие еще доказательства дружбы тут нужны?
Главные роли достались Артуру и Валере, потому что Сергея в институте могли случайно узнать. Пусть так, зато папашка, гад, попался, теперь он повертится, как крыса, тонущая в сортире. И кассирша свою припарку тоже получит!..

Вся дорога заняла минут пять — семь.
— Здесь налево, во двор и прямо — до стены, — распорядился Артур. — Мотор не глуши.
Сергей выполнил маневр и остановил «тойоту» в незнакомом тупичке на территории Первой городской больницы. Вокруг не было ни души, но Валера еще специально отбежал, проверил. Тем временем Артур вышел из машины, открыл ключом какую-то подсобку и вынес оттуда автомобильные номера.
— Прикручивай!
Пока Сергей ставил на место родные номера, Артур с Валерой затащили мешки с деньгами в подсобку. Там же они спрятали снятые номера. Лишь тут Сергей огляделся и заметил вывеску «Морг». Вот это прикол! Он захохотал, как Валерка: знатное местечко! Уж где-где, а у мертвяков вряд ли кто догадается обыск провести. Все-таки Артур — гений!
— Кончай ржать, поехали! — окликнул его Валера. — Сейчас все дороги перекроют, чего нарываться…

Глава пятая
Леонид
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Свою очередь Клокову пришлось ждать не очень долго, допросы вели сразу несколько человек. Все равно Леонид нервничал, прокручивая про себя события последних часов. Он виноват? Вернее: его могут считать виноватым? Дело-то серьезное, кто-то ведь должен стать козлом отпущения во всей этой истории с налетом. Но больше всего его волновал другой вопрос: сумеет ли он сохранить в тайне свое фантастическое открытие? Его нервный вид может легко вызвать подозрения, а Лене сейчас терять время на милицейские допросы просто жалко, у него и без того есть над чем подумать.
Леонид попал к мордатому молодому человеку с редкими соломенными усиками и водянистыми глазами. Перед ним уже лежала стопка исписанной бумаги, словно перед примерным учеником. Отличники в следователи идут?
— Я дознаватель Сиротин Олег Николаевич, — представился тот и приступил почти к двухчасовому допросу.
К этому Леонид был готов, ведь он один из главных свидетелей. Начал дознаватель с ответственности за дачу ложных показаний, потом записал анкетные данные и подробнейший рассказ о сегодняшнем утре. По уточняющим вопросам Сиротина Леонид понял, что толку с его рассказа немного. Ну и ладно. Затем дознаватель изменил тему.
— Леонид Павлович, вы охранником работаете на полставки?
— Да.
— Почему?
— Потому что целую ставку не дают.
— Понятно… — Сиротин помолчал. — Значит, вы занимаетесь этой работой из-за денег?
— Как все.
— Я в том смысле, что денег вам не хватает?
— А вам?
— Ну… речь не обо мне. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос.
— Это ведь не основание для подозрений?
— Конечно, конечно. Продолжим. Вы знали о предстоящей поездке в банк?
— Знал. Мне вчера Людмила… э-э-э… Константиновна сказала.
— Зачем?
— Ну а вдруг я на больничном — мне ж тогда замену придется искать.
— Леонид Павлович, вы никому не говорили о том, что сегодня будет зарплата?
— А зачем?
— Ну, случайно, по неосторожности… под шафе?
— А чего говорить-то? — пожал плечами Леня. — Все и так знают, к нашему приезду уже очередь стояла.
— У вас нет никаких подозрений?
— Нет.
— А этих налетчиков вы никогда раньше не видели?
— Я же сказал — нет.
— Я вас еще о них не спрашивал.
— Вы спросили: не подозреваю ли я кого. Если б я их знал, то заподозрил.
Сиротин подумал.
— Скажите, Леонид Павлович, а вы внимательно изучали свою должностную инструкцию?
— Честно говоря, нет.
— Но вы понимаете, что это вас не освобождает?..
— От чего?
— От ответственности за неисполнение! Вы за инструктаж в журнале расписывались?
— Кажется, нет.
— Ну, это несложно проверить, — заметил дознаватель. — Гораздо сложнее объяснить, почему вы не преследовали преступников?
— Я преследовал!
— Имеется в виду — сразу, как увидели.
— Но ведь они же вместе с Людмилой… Константиновной пришли. Кто ж знал?
— Хорошо, на сегодня закончим.
— А что еще-то? Я вроде все рассказал.
— Вы сейчас, пожалуйста, вместе с вашими коллегами съездите к нам в управление для составления фоторобота преступников.
— Но…
— Вы разве не хотите помочь следствию?
— Хочу. Но, мне кажется, что Антонина Макаровна и Людмила Константиновна и без меня справятся.
— Они обе в шоке и не могут хорошо описать преступников. Так что ваша помощь необходима.
— Ладно, — улыбнулся Леонид, довольный тем, что главные свидетели вне игры.
— Вот и отлично… Да, еще одно, Леонид Павлович, вот здесь еще распишитесь.
— Пожалуйста. Это что, протокол?
— Нет, подписка о невыезде…
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Честно говоря, у Лени мелькнула мысль догнать парней в камуфляже и спросить: куда они поволокли мешки? Ситуация показалась ему странной. Но не мог он, не мог, потому что… У каждого человека есть гордость, и никому не хочется выглядеть дураком в глазах соперника. Пятнистые спины еще маячили где-то в конце коридора, когда с лестницы второго этажа кубарем скатился проректор Ерофеев.
— Что с Людой?! — выкрикнул он и ворвался в кассу, дверь которой оказалась не запертой.
Леня переглянулся с Родиком и двинул следом. Кассирша Людмила сидела, привязанная к стулу, с заклеенным скотчем ртом. Вокруг нее суетился Виктор Денисович: он, успокаивая, гладил Люду по голове, искал на столе ножницы и бормотал:
— Не волнуйся, Мышка, я сейчас, Мышка!
На вошедших охранников он внимания не обратил.
— Ни хрена себе! — воскликнул Родион. — Вот это круто!
Леонид зацепил край скотча и расклеил рот.
— Осторожно! Я заминирована! — заорала Людмила так, что Ерофеев отскочил в сторону.
— Деньги где? — тряхнул ее Леня.
Людмила непонимающе смотрела на него секунду, потом объяснила очевидное:
— Украли.
Леонид выбежал из кассы и помчался по коридору. Сколько минут прошло? Две? Пять? Надо было ему на тех пятнистых напасть, но кто ж знал, что они не новая охрана или инкассаторы какие! Справа чуть сзади Леонида топал Родик. «Чего мы бежим? — мелькнула мысль. — Оружия-то все равно нет!»
Охранники выбежали на крыльцо, похожее на леток улья в теплый день. Народ суетится, но это, насколько хватало глаз, мирная суета, никаких подозрительных пятнистых спин видно не было. Потоптавшись с минуту, охранники вернулись в кассу, едва пропихавшись сквозь толпу в дверях. Проректор стоял перед женой на коленях и резал веревку.
— Виктор Денисович! Вы милицию вызвали? — спросил Леня.
— Да, и взрывников тоже.
Люди в дверях заволновались, потом расступились, в кассу ввалилась главбухша: волосы растрепаны, лицо, словно посмертная маска, на запястье — обрывок веревки. Леонид галантно пододвинул ей стул. Макароновна плюхнулась на него, будто мгновенно обезножев.
— Виктор Денисович, вы милиции сообщили?
— Уже вызвали, Антонина Макаровна, — успокоил проректор, — и взрывников тоже.
— Зачем?
— На Людмиле мина!
— А я свою оторвала.
— Как и вы… вас тоже?
— Я же вам говорила, Виктор Денисович!
— Ничего вы мне не говорили!
— Я вам все про ограбление рассказала. Почему вы их не задержали?
— Было уже поздно.
— А вы?! — Макароновна уставилась на Леонида и Родиона. — Вы мне за все ответите!
— А мы чо? — Родик нырнул за спину Клокова. — Не хватало нам еще за чужие дела отвечать.
— Антонина Макаровна, сами-то вы где были? — осенило вдруг Леню. — Людмила к вам ходила?
— Я где надо была! Меня, между прочим, бандиты связали и заминировали как ее. — Макароновна ткнула пальцем в кассиршу. — Но я развязалась и позвонила Виктору Денисовичу!
Толпа на пороге снова расступилась, в маленькое помещение с трудом втиснулся милиционер в бронежилете и с автоматом на шее.
— Попрошу всех оставаться на своих местах и ничего не трогать! — приказал он.
— Можно я встану? — попросила вдруг Людмила. — Я писать хочу.
— Тебе нельзя, у тебя же мина! — воскликнул проректор Ерофеев.
— Мина?! — услыхал милиционер. — Так, всем очистить помещение, кроме женщины с миной. Быстро!
— Но…
— Да оторви ты ее, — сказала Макароновна и шагнула к Люде.
— Не-ет! — крикнула та. — Я боюсь.
— Не бойся, я с тобой, — напомнил Виктор Денисович.
— Очистить помещение, я сказал!
Милиционер выгнал всех в коридор, и остальное Леонид наблюдал и слушал уже из коридора. Мент по телефону объявил операцию «Перехват» по поводу какой-то белой «тойоты», которую заметил проректор. Он, как понял Леня, сначала на крыльцо сбегал, а потом уже примчался в кассу. Потом милиционеры искали утку для Людмилы, которая грозилась не выдержать, потом приехали саперы. Один из них осмотрел кассиршу, потом, словно пластырь с зажившей царапины, содрал взрывпакет. Люда вскрикнула и потеряла сознание, Виктор Денисович бросился ей на помощь, но его в кассу не пустили, — милиционеры предпочли надавать даме легких пощечин и вывести ее из помещения. Затем они занялись осмотром места преступления и закрыли дверь. Другие менты окружили всю толпу любопытствующих и загнали ее в одну из аудиторий, велев не разговаривать. Уже через полчаса начались допросы, а Леонида вызвали одним из первых, потому что он был охранником. Вот тут он впервые в жизни уступил бы свою очередь кому угодно.
Леонид успел подумать о том, как вести себя на допросе, что говорить, а что нет. В целом все прошло нормально. На детекторе лжи его не проверяли, так что он посчитал, что отбрехался. Но вот последняя фишка про подписку о невыезде его смутила. Она говорила о том, что на самом деле он не свидетель, а подозреваемый. Леонид не сдержался и поинтересовался об этом у Родиона, которого, как и его, задержали для составления фоторобота.
— С меня тоже подписку взяли, — признался Родик. — Тебе-то хорошо, у тебя судимости нет, а до моей наверняка докопаются и мурыжить начнут, проверять на причастность.
— А что мы могли сделать, даже если бы знали, что это грабители?
— Не знаю. Тревогу поднять или драку устроить.
— Ты у них кобуры видел?.. Какая там драка!
— Вот так перед следователем и отмазывайся.
— А…
— Леонид, можно тебя на минутку? — к группе, которая должна ехать в управление, подошел проректор Ерофеев.
— Виктор Денисович, нас просили не отлучаться.
— Ничего страшного, мы вот тут в коридорчике поговорим, ты ничего не пропустишь.
— Хорошо. — Леонид, ругаясь про себя, вышел из аудитории следом за проректором. Ему равно не хотелось и говорить с Виктором Денисовичем, и составлять фоторобот. — Ну что?
— Понимаешь, Леонид, вышла маленькая неувязочка. — Ерофеев распахнул папочку. — Дело в том, что ты вовремя не расписался за инструктаж.
— Какой? По технике безопасности? — уставился на него Леня.
— Ха-ха, смешно, — оскалился Виктор Денисович. — Ты же умный парень, понимаешь, что речь об инструктаже охранников. Вот здесь, пожалуйста, распишись.
— Но ведь никакого инструктажа не было.
— Как не было? Мне доложили, что был.
— Не было, Виктор Денисович.
— Ты, наверное, забыл.
— Нет.
— Безобразие! Я непременно разберусь с этим вопросом, — пообещал Ерофеев. — А сейчас тебе обязательно надо расписаться в журнале.
— Но ведь инструктажа не было.
— А по технике безопасности был?
— Нет, но…
— Тут то же самое, ничего страшного. За технику безопасности ты же расписываешься, распишись и за охрану, чего тебе стоит? Что ты из себя такого принципиального строишь, Леонид?
— Не в этом дело.
— А в чем? Мы же, в конце концов, коллеги, мы работаем в одном институте, это ты понимаешь? И дальше работать будем, будем вместе расти, так сказать. Ты ведь, Клоков, можешь стать преподавателем, научным сотрудником… Понимаешь, о чем я? Кроме того, у тебя должно быть элементарное чувство патриотизма, мы ведь все вместе, как одна семья, можно сказать. А ты своим упрямством подводишь своих старших товарищей. Пойми, Леонид, для тебя это мелочь, если что, мы тебя поддержим характеристикой или чем другим, а иначе из-за тебя всему ректорату эта история может боком выйти. Даже Игорю Кирилловичу могут грозить неприятности. Ты этого хочешь?
— Нет.
— Значит, подпишешь?
— Леня! Ехать пора! — Из аудитории высунулась стриженая голова Родиона.
Никогда Клоков не был так рад видеть своего напарника, как сейчас.
— Иду!
— Ну, мы договорились? Ты распишешься за инструктаж?
— Я подумаю, — сказал Клоков, отступая к двери.
— Ты хорошо подумай, Леонид, — напутствовал его Ерофеев. — Тебе тут еще работать!
Несмотря на то что налетчиков Леня разглядел хорошо, в управлении, при составлении фоторобота, он сидел тихо и голос почти не подавал. И не потому, что его расстроили подписка о невыезде и угроза проректора. Эти неприятности были мелочью по сравнению с одним оглушающим фактом: он знал одного из налетчиков не только в лицо, он знал его по имени…
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Знакомство Леонида с Олей произошло на КВН и было весьма эффектным. Конечно, Леня никогда бы ей не признался, что встречу он тщательно подготовил.
Первый раз он увидел Ольгу у кабинета главбухши, когда девушка приходила к матери на работу. И сразу влюбился, так она была очаровательна: высокая брюнетка с серыми искристыми глазами и молочной кожей, походка легкая, все движения плавные, закругленные, словно у балерины. Потом Леня еще несколько раз встречал Олю в институтских коридорах, но ни разу не осмелился с ней заговорить. А она его, конечно, не замечала, ну, это понятно, ведь мужчина должен чем-то обратить на себя внимание дамы. И желательно при необычных обстоятельствах. Леня про себя изобретал тысячи способов, но все они были один сумасшедшее другого. Леонид знал, что реальность отличается от фантазии тем, что в ней ситуацией управлять трудно, а допустить промашки он не мог. И вот наступил более-менее подходящий момент, которым Клоков решил воспользоваться.
У Лени был приятель — кавээнщик Боря Маслодоев. Дружили они давно, с тех пор как учились на первом курсе строительного факультета. Оба институт пока не закончили, уйдя в академический отпуск. Леня стал старшим лаборантом, а Боря тоже кем-то, но он свою должность толком и сам не помнил, потому что на самом деле стал профессиональным хохмачом-затейником. Сейчас победы кавээновской команды не менее важны, чем, например, межвузовский чемпионат по баскетболу. Единственная разница в том, что найти и принять в институт готовую команду баскетболистов можно, а команда кавээнщиков формируется из уже поступивших студентов. Это потом они уходят в академотпуск, прыгают из вуза в вуз, числятся «подснежниками» в лабораториях, потом, когда проявят скрытые таланты. Боря их никогда не прятал, а с первого дня пел, орал, прикалывался над однокашниками с таким энтузиазмом, что от темной его спасала только кавээновская команда, как предохранительный клапан перераспределявшая его необузданную энергию. КВН же стал основным видом деятельности Маслодоева, потому что с его способностью корчить рожи, необходимости учиться уже не было. Боря обзавелся брюшком, поклонницами и постоянным местом в сборной института.
Почему Маслодоев с ним дружил, Леонид не помнил: то ли он дал кавээновской звезде списать, то ли не поддержал предложение набить Борину морду. По крайней мере, фундамент их взаимоотношений был достаточно крепким для того, чтобы Маслодоев мог всегда рассчитывать на стакан лабораторного спирта, а Леня — на лучшие места в зале.
И вот однажды, накануне одной из игр кассирша Людмила упомянула, что Макароновна искала билет для своей дочери.
— …Понимаешь, в кассе уже ничего приличного нет, а я сразу вспомнила о тебе, Леня, ты же дружишь с этим… страшный такой… Маслодоев!
Леонид тут же помчался искать приятеля, который как всегда околачивался на экономическом — факультете с максимально женским населением. Несколько девчонок, растопырив глаза, слушали его байки.
— Здорово, Боря!
— Привет, буфет!
— Почему буфет?
— Шутка такая, а ты не догнал! — заржал приятель. — Как делишки, как картишки?
— Опять шутишь? — догадался Леонид.
— Забавный ты парень, Леня, — сказал Маслодоев. — Хочешь в команду попробоваться?
— Нет, Боря, спасибо. У меня к тебе дело. Отойдем?
В коридоре Маслодоев сразу выпалил:
— А вот не дам!
— Чего — не дашь?
— Билетов. Угадал?
— Мне серьезно очень надо.
— Понимаешь, старик, кончились. У нас же полуфинал регионального конкурса, и соперники самые сильные — из Томска. Только что девчонкам последние контрамарки отдал.
— Забери!
— Это тебя, я вижу, забрало. Что случилось-то?
— Надо.
— А-а-а… порозовел! Подружку завел?.. Только не ври зря, я и так вижу. Но помочь не могу… Хотя… тебя и не заподозрит никто… — Маслодоев критически оглядел фигуру Леонида. — Классический интеллигент в маминой кофте.
— Что?
— Попробоваться тебе все-таки придется. Чуть-чуть.
— Но ты же знаешь, что на сцене я потеряюсь.
— Поработаешь в зале — подсадкой.
— Но… а билеты?
— Два места в пятом ряду. Лады?
Леонид согласился, потребовав билеты вперед. Один он сразу отнес главбухше, а второй оставил себе.
На игру Клоков пришел за сорок минут до начала и полчаса провел в нервном разглядывании публики. И вот, словно по волшебству, в проходе появилась Оля, сверилась с билетом и села рядом с ним! Леня пару раз осторожно покосился на соседку, вблизи она была так же прекрасна, и пахло от нее восхитительно.
Началась игра, Клоков смеялся вместе с залом, но больше внимания обращал на реакцию соседки. Маслодоев вовсю старался в скетче про Антонию и Клеопатра, где он играл даму, затем посещал центр недвижимости «Голгофа» и показывал самоубийство с помощью бумеранга. Когда объявили конкурс вопросов из зала, Леонид был готов и первым занял место у стоявшего рядом микрофона.
— Здравствуйте! У меня вопрос к команде хозяев: одно женские движение на Западе борется за свои права под лозунгом «Писсуары для феминисток!» Ваша команда исключительно мужская, у нее есть лозунг?
Маслодоевские коллеги поморщили лбы и ответили:
— Лозунг есть: «Кто не с нами, тот феминист!»
Зал грохнул и зааплодировал, а раскрасневшийся Клоков вернулся на место и заметил обращенный на него взгляд.
— Мне ужасно понравилось, вы задали очень смешной вопрос! — выпалила соседка. — Вы, наверное, и сами в КВН играете?
— Уже нет, — почти честно сказал Леонид. Ведь формально говоря он свою первую и последнюю роль уже отыграл. — Чувство юмора изменило мне с чувством меры, пришлось развестись. Так что я скорее зритель.
Соседка опять рассмеялась и, что самое поразительное, даже не пыталась смотреть на сцену.
— Вы очень смешной, — сказала она с удивлением. — Меня зовут Оля, а вас?
— Леонид. Можно Леня.
— Очень приятно, Леонид.
— А мне вдвойне, — опять зарумянился Клоков, но постарался держаться солиднее, раз он вдруг оказался зубром кавээновской сцены. — Привет в России, как говориться, больше чем привет.
— Это тоже вы придумали?
— Честно говоря, не помню кто, — объективно сказал Леня. — Дело ведь не в авторстве, а в том, чтобы вспомнить анекдот к месту.
— Точно! — Оля была в восторге. — Я сама вечно забываю анекдоты и страшно злюсь, когда они вспоминаются после подходящей ситуации. Уж лучше бы совсем не вспоминались!
— Память, как второе дыхание, может прийти, а может и отстать от первого вплоть до времени клинической смерти! — Леонид в соответствии с ожиданиями собеседницы вдруг стал остроумным.
Девушка захлопала в ладоши, так, что окружающие на нее зашикали — слушать мешаешь! Ольга приложила пальчик к губам.
— Давайте договорим в антракте.
— Ага, в буфете, — согласно кивнул Клочков, — и деньги обналичим, и яйца обомлетим…
Откуда у него выскакивали эти фразы, Леонид и сам не понимал — то ли из книжки недавно прочитанной, то ли действительно из КВН. В любом случае, он был признателен анонимному подсказчику и молился только об одном: чтобы невидимый суфлер его не подвел сегодняшним вечером. Слишком важный это для него вечер.
В антракте они действительно дошли до буфета, но оголодавшие студенты собрались в такие очереди, как будто вели свой род от саранчи. Леня с трудом раздобыл два стакана апельсинового сока, и они мило проболтали до третьего звонка. Оля держалась просто, смеялась весело, искренне, и от этого Леонид испытывал незнакомое, легкое, радостное чувство — вдохновение и потому любил Олю еще больше.
После первого у них было еще три свидания: ресторан, зоопарк, театр. Леонид, словно наркоман, не мог обойтись без олиной улыбки, блеска глаз, но вызывать их должен был именно он. Если они шли в ресторан, то Леня знал, что «крошки — это опилки хлебного дерева» и что «еде все возрасты покорны». Если в театр, то: «Уж Герман близится, а полночи все нет», если в зоопарк — «от львиного рыка не спал весь район, и льва, по просьбе жителей, подвергли временной кастрации с хроническим исходом»…
А потом Ольга стала его избегать. То есть у нее всегда находились уважительные причины, чтобы отказаться от свидания, но Леонид сразу почувствовал неладное. У него случилось что-то вроде ломки, он не находил себе места, был попеременно то нервным, то задумчивым. В отчаянии Леня даже пытался поговорить с Макароновной. В своих чувствах он напрямую не признавался, а делал вид, что они с Ольгой давно знакомы. Макароновна его сразу заверила, что она на его стороне, но тут же посетовала, что никакого влияния на дочь не имеет, а Олечка больше всего увлечена учебой: «Сегодняшняя молодежь, Леня, такая целеустремленная…»
«При чем тут учеба?» — не понимал Леонид. Что, он мешает ей учиться? Наоборот, он готов помочь. Леня, как ни старался, не понимал, почему они не могут встречаться и по-прежнему весело проводить время. Ведь он был таким, каким нравился Ольге: остроумным, веселым и находчивым. Что изменилось? Или она действительно очень занята? Леонид гадал, но никак не мог прийти к определенному выводу: в чем причина их разрыва? Все так хорошо начиналось, а потом… что-то изменилось, что-то произошло.
Неизвестность была хуже всего, Леонид даже напивался несколько раз, но толку от этого не было. Все невеселые мысли, изгнанные с вечера, возвращались по утрам, да еще в компании с головной болью. Наконец он сдался, взял несколько дней отгулов и стал следить за Ольгой. Чувство стыда от подглядывания прошло быстро, а на его месте возникло ощущение странной близости. Леня теперь знал о девушке гораздо больше, чем раньше, знал ее привычки, расписание занятий в университете, любимую кафешку и сорт мороженого.
И вот однажды в этой кафешке за столик к Оле подсел какой-то незнакомый парень. Не просто подсел, но сначала поцеловал ее в губы, поцеловал уверенно, словно имел на это право. Да, похоже, имел, потому что Оля не только не была против, но сама к нему потянулась.
Леня, как это увидел — прямо взмок от возмущения. Кто этот нахал? Откуда взялся? Оля никогда о нем не упоминала, значит, он появился недели три назад. Но зачем? Откуда? Почему? Леонид, оглушенный потоком вопросов, замер у стеклянных дверей кафешки. В этот момент Ольга оглянулась и заметила Клокова. Леонид решительным жестом распахнул дверь и направился прямо к их столику.
— Здравствуй, Оля.
— Привет.
— Как поживаешь?
— Нормально. Что ты тут делаешь?
— Значит, нормально? Не скучно, значит?
— Ты откуда взялся? Ты за мной следишь?
— Кофе зашел попить. Тут кофе всем подают или только избранным?
— Послушай, не надо напрягаться, — встрял незнакомец. — Хочешь что-то сказать — скажи спокойно. И сядь, не отсвечивай.
— А ты, Оля, не хочешь меня пригласить? — поинтересовался Клоков, внутренне напрягаясь струной.
— Извини, Леонид, мы заняты. — Ольга смотрела словно сквозь него. — Давай поговорим в другой раз.
— Ну конечно, ты опять занята!
— Я тебя прошу, не устраивай глупых сцен, у тебя нет на это никакого права.
— Оля, это кто? — спросил незнакомец. — Почему он к тебе пристает?
— Никто. Валера, пожалуйста, успокойся.
Но Валера уже приподнялся со стула.
— Ты чего тут волну гонишь? Ты ей кто?
— Я же сказала — никто. Валера, сядь, пожалуйста.
— Оля, помолчи… Ну чо тебе надо?
— Поговорить.
— Говори.
— Не с тобой, а с девушкой.
— Она с тобой говорить не хочет, понял?
— Нет, она этого не говорила.
— Это тебе я говорю.
— А ты что за крендель?
— Ребята, перестаньте, ну перестаньте же!.. — Оля умоляюще глядела на них снизу вверх.
— Щас ты у меня станешь баранкой! — Валера взмахнул правой рукой.
Леня был готов к этому и увернулся, собираясь ответить. Но левый кулак противника в то же мгновение ударил в солнечное сплетение. Клоков согнулся почти в обещанную баранку.
— С… с… сво… лочь! — выдавил из себя Леня последние капли воздуха, потому что сделать вдох у него пока не получалось. Наконец он перехватил глоток и тут же попытался ударить противника снизу в челюсть. Апперкот получился слабым, и Валера его руку блокировал.
— В чем дело, молодые люди? — Из-за стойки к ним уже двигался бармен. — А ну, давайте отсюда, или я сейчас ментов вызову!
— Уже уходим. — Валера не отпустил Ленину руку, а, напротив, вывернул кисть на болевой прием.
Теперь Клоков уже не сгибался, а тянулся по стойке смирно, стараясь уменьшить боль в вывороченном суставе. Так, «по-смирному» Валера и вывел его за двери кафе, а там просто разжал пальцы. Леонид отпрянул, растирая больное запястье.
Виновница стычки выскочила из помещения вслед за парнями, а бармен маячил за стеклом дверей, соображая: звонить или нет в ближайшее отделение?
— Дураки, перестаньте! — крикнула Оля срывающимся голосом.
— Вали отсюда, козел, чтоб я тебя больше рядом с моей девушкой не видел, — угрожающе сказал Валера.
— Да пошел ты!.. — Леонид глянул на испуганную Олю и снова бросился на обидчика.
Правой он шоркнул противника по скуле, а ногой ударил в бок. Валера ойкнул, пропустив пинок в почку, но успел прижать к боку ботинок соперника. Леня раскорячился в шатком равновесии на одной ноге и старался достать врага кулаком. Валера сильным ударом ботинка в бедро опорной ноги свалил Клочкова на землю и замахнулся еще, целя в лицо.
— Валера! Да перестаньте же вы! — со всхлипом вскрикнула Оля.
Валерий убрал занесенную руку.
— Чтоб больше не видел. Убью! — процедил он скорчившемуся Клокову. Схватил Ольгу за руку. — Пошли.
— Идиот! — крикнула девушка лежащему в пыли Леониду. — Ненавижу тебя! Ты…
Она бы еще что-то сказала, но Валера, как буксир, потащил ее за собой. Метров через десять она приноровилась к его широкому шагу и засеменила рядом, заглядывая в лицо. Потом Валера остановил такси, и они уехали.
Леонид дважды пытался встать, но бедро так ломило, что пришлось подниматься, поджав здоровую ногу и отталкиваясь от земли обеими руками. Прыгая на одной ноге, он убрался от кафешки, чтобы не дразнить бармена и не развлекать нескольких посетителей — свидетелей его позора.
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Да, позора. И дело не в случайных зеваках и не в более сильном сопернике, который его победил, дело в Ольге. Именно в ее глазах Леня оказался слабаком, ревнивым, глупым недотепой. Он не просто хуже дрался, он оказался слабее, и она это почувствовала. Клоков испугался Валеры, его уверенности, его расчетливых ударов, его сдержанности — он не нанес последний удар — его презрения и хозяйской манеры обращения с Олей. А как она кричала ему, Лене, как семенила рядом с другим… Что она кричала не так важно, важно, что в ее жизни не осталось места для Леонида, потому что она видела его униженным…
Он не отступил, нет, он не мог отступить, потому что не умел уже жить без Оли, но не знал, что делать. Он звонил ей несколько раз — она бросала трубку, он подбрасывал письма в ее почтовый ящик — она не отвечала. Леня понимал, что всякое его появление только больше раздражает Ольгу, делает ее еще более отстраненной, еще более озлобленной.
Следить за девушкой Леня перестал, он и так знал, с кем она встречается. Кое-какую скудную информацию он получал через Макароновну, которая по-прежнему относилась к нему благосклонно. Оля хорошо училась, занималась фитнесом, посещала с подругой театры и вернисажи. Иногда Леонида подмывало рассказать тупой главбухше, чем на самом деле занимается ее дочь, но всякий раз он себя сдерживал. Что толку в мелкой мести, в булавочном уколе, если, сделав его, он потеряет всякую надежду на то, что Ольга к нему переменится? А надежда эта почему-то в Леониде жила, хотя поводов к оптимизму никаких не было. Сколько Клоков ни ломал голову, он не мог придумать способ, как вернуть если не расположение девушки, то хотя бы внимание к его остротам. Посылать ей ежедневно букет цветов? Залезть в ее комнату на восьмой этаж по балконам? Поступить в команду Маслодоева и вместе с ней пробиться на телевидение в Москву? Но, похоже, что после их разрыва она даже КВН перестала интересоваться.
Самые дурацкие планы рождались в его голове, ни один он не отвергал сразу, подробно рассматривал каждый, но не из веры в них, а просто, чтобы занять свободное время, которого с потерей Ольги стало катастрофически много. Леня заметил, что и на работе, где всегда можно было найти себе занятие, он, то и дело погружаясь в свои фантастические планы, стал рассеянным. Это и другие не пропустили, а Метла, так тот просто откровенно надсмехался. В другое время Леня, наверное, дал бы ему по шее, а тут было все равно. Ровно до того дня, когда на кассу института был совершен налет.
Победители не помнят поверженных соперников, убедился Клоков. Валера прошел мимо него дважды — и глазом не моргнул! Зато побежденные помнят обидчиков, ведь они не теряют надежды отомстить. Своего обидчика Леонид узнал сразу, вот только почему-то ему сразу не пришло в голову, что соперник — вор. Он снова так уверенно держался, что охранник принял налетчика за инкассатора или кого-то вроде. И только на второй проходке, глядя в удаляющуюся спину, Леня заподозрил неладное. Но и тут он не бросился следом. Поражение научило его осторожности, а попадать впросак дважды — это уж слишком, сказал себе Клоков. И он снова обмишурился! Получается, что Валера увел у него из-под носа сначала девушку, а потом кучу денег. Хорошо, что чужих, но в некоторой степени Леня чувствовал себя за них ответственным. С одной стороны, они с Родиком свою задачу выполнили и доставили банковские мешки по назначению, но дернул их черт остаться у кассы за зарплатой! Ушли бы, и ни один не то что дознаватель, а хоть старший следователь по особо важным делам не смог заподозрить охранников в соучастии. А так запросто: ошивались рядом, не воспрепятствовали выносу денег, не организовали погоню. Ушли бы — и взятки гладки. Все. Ни при делах. Никого не видели, ничего не слышали…
Так поначалу рассуждал Леонид, сидя под дверью дознавателя Сиротина. Но, с другой стороны, пришло ему в голову, тогда бы он не знал, что Валера участвовал в ограблении. Если он укажет на него, как на подозреваемого, то Валеру найдут и посадят, а Леонид избавится от соперника. Он — охранник, Валера — вор, все честно. Но как на это посмотрит Ольга? Вдруг она узнает (наверняка узнает — вопрос времени), что ее Валеру заложил Леонид? Станет она относиться к нему лучше? Вряд ли. Кроме того, у Валеры может быть припасено ложное алиби, и если оно достаточно прочно, то Леонида обвинят в клевете. Валера и обвинит, объяснив мотив — месть за увод девушки. Тогда под судом может оказаться не Валера, а Леонид. Третьего поражения он просто не переживет. Нет, решил Леня, сдавать милиции Валеру ему не выгодно, гораздо более выгодно самому распорядиться этой информацией.
Все это он успел прокрутить в голове еще до допроса, и ни сам допрос, ни последующие угрожающие намеки проректора Леню не поколебали.
Денег он не брал, налетчикам не помогал, попристают и отстанут, решил Леонид. В конце концов, на роль соучастника гораздо больше подходит Родик Метлин с его судимостью и замашками дворового хулигана. А ему, понял Клоков, судьба дарит редкий шанс — возможность поквитаться с обидчиком. И не просто поквитаться, а вернуть любимую девушку. Валера ее не достоин, да он и не любит ее по-настоящему, раз рискует сесть за решетку и сломать ей жизнь. А Леонид поступит благородно, спасет ее от преступника, но не заложит его, а просто вычеркнет из ее жизни — как неудачный эпизод, как ошибку. За эту ошибку он ее простит и никогда не упрекнет, ведь она обманулась искренне. Каждый получит то, к чему стремится: вор — деньги, девушка — преданного мужчину, а сам Леонид — возлюбленную.
В управлении Клоков сел с краю и никого не перебивал. Но чтобы не слишком выделяться, Леня дал пару бестолковых советов. Фоторобот Валеры, на его взгляд, получился не очень: нос крупноват и глаза слишком близко посажены. Получился уродец, а Валера, как ни прискорбно это для Лени, выглядит гораздо презентабельней. На счет его приятеля Клоков ничего сказать не мог, он его практически не заметил.

План в голове сложился сам собой, словно ему опять кто-то диктовал. Только это уже не шутки.
У знакомой кафешки Леониду появляться не хотелось, поэтому он подкараулил Олю у университета. Навыки слежки ему пригодились, тем более что и объект был знакомым. Леня знал, из окна какого подъезда виден вход в парикмахерскую, с какой скамейки безопасно наблюдать за Олиным домом. На третий день слежки (и пятый календарный день, потому что Леня не мог ежедневно уходить с работы) Клоков увидел Валеру. Свидание соперника с девушкой оказалось, к счастью, кратким, Леня очень боялся, что ему придется быть свидетелем малоприятных сцен. Но пронесло, парочка рассталась, и дальше Клоков повел Валеру. О хвосте тот не подозревал и даже, похоже, не опасался. Крепкие нервы у парня, решил Леонид, сам бы он после такого грабежа озирался бы без конца.
С места свидания Валера уехал на автобусе, через семь остановок сошел и направился во двор. Леня, боясь упустить «объект», буквально наступал ему на пятки. Парень вошел в третий подъезд длинного девятиэтажного дома, Леонид остался во дворе.
Ждать пришлось долго, Леня уже было подумал, что Валера зашел домой. Наконец «объект» показался снова. Клочков проводил его на улицу, прокатился с ним по другому маршруту пять остановок и довел до пятиэтажной хрущевки. За все время слежки Валера ни разу не оглянулся, поэтому Леонид рискнул еще приблизиться к «объекту». Он нырнул следом за ним в крайний подъезд и замер, вдруг не услышав шагов. Неужели Валера его засек? Протекло несколько томительных секунд, прежде чем за бешеными ударами сердца, внезапно бросившегося в галоп, Леня услышал шорох. Он готов был броситься вон, но звук не приближался. Потом звякнули железки… ключи! Щелкнул замок, хлопнула дверь. Значит, Валера живет на первом этаже. Клоков перевел дыхание. Осторожно поднялся по ступенькам и заглянул на площадку. Как положено — четыре двери. И какая из них?..
Леонид вышел из подъезда и осторожно заглянул в ближайшие окна. Затем обогнул торец дома, по ходу пялясь сквозь стекла. В одном мелькнула тень, через секунду превратившаяся в толстую тетку. Она задвинула штору, а Леня двинулся дальше. Лишь в последнем по его прикидкам окне Клоков увидел Валеру. Леня прошел мимо, потом вернулся в подъезд и рассмотрел номер квартиры. Остальное было делом техники. Утром на работе Леонид включил компьютер, открыл программу «Дубль ГИС», вписал адрес и узнал Валерин телефон. Полдела сделано. Теперь эта сволочь никуда не денется, ему придется извиниться!

Глава шестая
Валера

1 
Мобильник зазвонил ровно в 16.00. Валера это отметил и даже разозлился: просишь друзей, просишь, а они все равно названивают днем, им чужие бабки до лампочки. Но когда в трубке возник женский голосок, злость смахнуло радостное чувство.
— Олечка, здравствуй! Как дела? У тебя перемена?
— Валерка, не тараторь!
— Что-то случилось?
— Случилось! У меня отменили факультатив. Ты можешь освободиться?
— Натюрлих! Заеду за тобой в универ через полчаса!
— Ты с Сергеем, что ли?
— Нет, на работе.
— Тем более, полчаса до меня, потом еще полчаса до дома. Давай лучше двигаться параллельно.
— Нельзя, я умру от тоски.
— Почему?
— Потому что параллельные никогда не пересекаются.
— Ну, ты и древний!
— В смысле?
— Как Евклид. Потому что у Лобачевского параллельные пересекаются.
— На улице генерала Деникина?
— Хватит болтать, если приеду раньше, то подожду тебя в беседке, где всегда. Хорошо?
— Лады, уже бегу!
Валера выключил телефон, сам себе удивляясь: что за манера всегда болтать вместо того, чтобы бежать! С его привычками мобила — сплошное разорение… Стоп, вспомнил Валера, теперь-то он богат! Как же он забыл? Ведь в морге хранятся два упитанных мешка и треть каждого из них — валеркина доля! Там на все хватит: и на мобильник, и на отдельную квартиру, и на Анталию, если Ольга захочет. Странное ощущение, словно все это произошло во сне. Проснулся — и вот я прежний, и кошелек мой по-прежнему тощий. Валера обнаружил, что не может чувствовать себя умозрительно богатым. Деньги нужно чувствовать рукой. Захотел что-то купить — достал лопатник, отслюнявил сколько спросили, — вот это круто! А то, что в морге… то мертво! Валера ухмыльнулся и пошел искать микрошефа.
Мастер Бурлаков или микрошеф, как называл его Валера, сидел в подсобке и дул чай. Или что-то на чай похожее, потому что пар над кружкой не вился, а морда у мастера раскраснелась, как на пожаре.
— Иваныч! Отец родной! — Валера сложил руки самым молитвенным манером. — Сделай божескую милость, отпусти душу мою на христианское покаяние!
— Да ты с резьбы слетел, что ли? — прокряхтел микрошеф. — Опять отпрашиваешься?
— Я ж в прошлую пятницу сверхурочно вкалывал!
— Это потому что балбес! Подшипник бы сразу проверил, не ковырялся бы так долго.
— Надо было вам, Петр Иваныч, остаться и подсказать.
— Щас, разбежался!
— Так я пойду?
— Постой, слесарей же всего трое.
Валера сменил тактику и сделал два шага вперед. Микрошеф невольно откинулся на спинку стула. Валера продвинулся еще, и, когда угроза, что он учует запах, стала совсем реальной, мастер сломался:
— Ладно, вали. Но чтоб завтра как штык!
— О’кей!
Как хорошо, что у нас капитализм. Подчиненного микрошеф, конечно, не боится, а боится, что Валера, если не отпустить, со злости стукнет хозяину. А тот не выговор влепит, а тихо зарплату скостит. Так благодаря слабости Бурлакова Валерка иногда прогуливает работу. Когда сильно надо.
А сегодня сильно. Просто невтерпеж!
Валера запихал рабочий комбинезон в шкафчик, надел брюки, батник и пиджак, наскоро вымыл руки и выскочил из СТО пулей, никакой Иваныч его уже не остановит. Для скорости же Валера остановил «мотор».
— Шеф, до генерала Черняховского?
— Садись. — Насупленный водила «восьмерки» протянул руку и открыл замок дверцы. Валера плюхнулся рядом с мужиком. — Сотка!
— Не вопрос, — улыбнулся Валера. — А что злой-то такой?
— Из-за козлов! Которые не рулят, а, словно, рукоблудством занимаются, елозят туда-сюда. Давай, дверку нормально закрой.
Валерка вторично хлопнул дверцей, отвалился на спинку сиденья и чуть не начал насвистывать. Но, глянув на насупленные брови водилы, не стал. Действительно, куда ж без козлов? Мужик перекатывал сигарету по рту, щурясь от дыма, и крутил руль обеими руками. Судя по его нервным движениям, они принимали участие в ралли на выживание. Тут главное протянуть до финиша, подумал Валерка, хотя бы до промежуточного — родного дома. Сегодня ему определенно везет, доехали без приключений. Расплачиваясь, Валерка не удержался:
— Командир, у тебя пальцы стучат и коробка передач…
— Да иди ты! Развелось, понимаешь, умников. — Мужик газанул, и «жигуль» рванул под красный сигнал светофора, но тут же завизжал тормозами и замер на «зебре».
Вот, хмыкнул Валера, хочешь людям доброе дело бесплатно сделать, а они тебя посылают! С другой стороны, чего ему пальцы менять, когда сначала нужно нервы вылечить? Хорошо, говорят, помогают положительные эмоции. У него, Валерки, с нервами все в порядке, потому что положительных эмоций полно, настроение хорошее, такое, что петь хочется. Нервы — хоть в разведку посылай, да, кстати, их дело в институте запросто можно назвать «диверсионной операцией в тылу врага». Это не гоп-стоп на пустынной улице, это ювелирная работа при огромном стечении народа, когда лишний жест или слово грозят провалом. Но они сделали все правильно, точь-в-точь, как придумал Артур. Голова у него варит, как у целого министерства!
Валера уже десять дней не видел Олю: то она была занята, то он готовился ну… к налету, и Артур заставлял их с Сергеем репетировать. Сам, конечно, тоже участвовал, показывал, как что делать. Между прочим, если бы не эти репетиции, Валерка бы наверняка спутался. Он, конечно, старался держаться, но мандраж был, про себя-то он это знает. Но ведь и Артур, наверное, не железный…
Валера сам не заметил, что, подходя к дому, двигался все быстрее, а под конец, на финишной прямой перед беседкой, почти уже бежал.
— Олька!
— Валерка! — Она не успела встать ему навстречу, Валера припечатал девушку к скамейке, залепил рот поцелуем. Оля ответила ему, ее язычок раздвинул его губы. Валера тут же расстегнул кофточку. Девушка оторвала губы и оттолкнула парня.
— Ты что! Кругом же люди!
— Ну и что? Никто ж не смотрит.
— Не хватало еще, чтоб смотрели. Да и почем ты знаешь, что не смотрят?
Валера не стал отвечать на бессмысленный вопрос, а снова приник к девчонке.
— Я по тебе соскучился.
— Я тоже.
— Тогда пошли! — Валера легко поднял Олю со скамейки, она едва успела подхватить сумочку.
Как только они оказались под защитой двери, Валера снова атаковал подружку. Оля ответила на поцелуй, но быстро отступила, увлекая возлюбленного за собой. Она боялась, что он свалит ее прямо в коридоре, а так удалось дотянуть до комнаты и упасть уже не на пол, а на мягкий диван. Валера скинул с себя пиджак и тут же принялся за олину кофточку, а девушка стала расстегивать ему рубашку. Пуговицы не очень слушались торопливых пальцев, и то и другое они стянули через головы. Валера вдыхал аромат знакомых пряных духов, гладил матовую кожу, Оля запутала пальцы в его волосах и отрывисто дышала.
— Давай! Еще! — взахлеб говорила Оля, ее щеки и уши стали пунцовыми… — Нет! — Она внезапно рванулась. — Дурак! — Ее распахнутые глаза наполнились слезами. — Мне больно!
— Что с тобой? — спросил Валера, тяжело дыша.
— У меня будут синяки. — Оля стала растирать запястье. — Что я матери скажу?
— Ну ее к черту! Иди ко мне.
— Нет, ты сделал мне больно.
— Извини, я не нарочно.
— Все испортил…
— Это ты сейчас все портишь. Иди ко мне.
— Нет.
— Ну, пожалуйста, Оля! Ну, извини… — Валера обнял девушку и поцеловал в висок.
— Ты со мной не считаешься.
— Считаюсь.
— Не считаешься.
— Считаюсь. — Валера положил ладонь на ее грудь, а потом коснулся своей. — Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить — все равно тебя любить!
— Тебе бы только резать, — улыбнулась Оля. — Ты иногда такой грубый…
— И это тебе нравится.
— Иногда.
Валера сжал объятия.
— Солнышко, пойдем на диванчик, у нас мало времени, скоро родители…
— А они не придут неожиданно?
— Нет.
— Ты уверен? Почему?
— Я их заколдовал!
Оля прыснула неожиданному ответу, а Валера, воспользовавшись мгновением, подхватил ее на руки…

— Факультатив-то ты сама себе отменила?
— Да. Сдала работу досрочно, поэтому дополнительные занятия мне ни к чему.
— А маман?
— Ей в последние дни не до меня. Слыхал, что институт ограбили?
— Нет.
— Да ты что, все каналы об этом говорят! Правда, мама сразу телевизор выключает, нервничает.
— Я телевизор не смотрю. А что, много взяли?
— Ужас! — скорчила гримаску девушка. — Мама так нервничает, что даже забыла о своих матримониальных планах.
— Она хотела сама эти деньги?..
— Ты дикарь! — рассмеялась Оля. — Я говорю о ее планах выдать меня замуж.
— Что-что? — приподнялся на локте Валера. — А ну-ка расскажи!
— Ревнуешь?
— Еще чего.
— Очень выгодная партия. — Оля поджала губки, изображая Антонину Макаровну: — «Тебе пора подумать о будущем».
— Она это серьезно?
— Вполне.
— А ты что?
— Говорю, что интересуюсь только учебой.
— Та-ак… И кто он?
— Сын одного маминого знакомого бизнесмена.
— Как зовут?
— Романюк.
— Ты его по фамилии называешь?
— Я думала, ты о папаше. А сыночка зовут Борис. Он студент и уже работает на фирме отца. Блестящий молодой человек!
— Лысый, что ли?
— Сам ты лысый. Блестящий — значит перспективный, вот.
— У него одна перспектива — получить по морде, — проворчал Валера.
— Все-таки ревнуешь! — обрадовалась Оля. — Дело, по-моему, не в перспективе, а в том, что у мамы с Романюком-старшим какие-то шуры-муры.
— Ты серьезно?! — удивился Валера.
— Да нет, я не точно выразилась, просто он занимается ремонтом в институте, и они там что-то мухлюют.
— А-а, это фигня, все так делают. Но, если что, ты мне скажи, я ему тыковку отполирую так, что макушка на самом деле станет блестящей.
— Обязательно, — чмокнула его в щеку Оля. — Но пока ничего серьезного, да и не до этого сейчас маме.
В прихожей раздался звонок.
— Ой! Родители?! — Девушка соскочила с дивана и схватила джинсики.
— Нет, это телефон.
— Что ж он так… прямо сердце зашлось! — Оля нерешительно повертела штаны. — Я в ванную успею?
— Вполне, еще полчаса есть. — Валера тоже поднялся.
— Я на всякий случай возьму все с собой. — Девушка собрала шмотки и выскользнула в коридор.
Валера прикрыл за ней дверь и снял трубку.
— Алло.
— Валера? — спросил уверенный мужской голос.
— Да.
— Тогда слушай: я знаю, что это ты со своим приятелем совершил налет на институтскую кассу. У меня есть доказательства.
— Какие еще доказательства? Ты кто такой?! Я ни про какую кассу не знаю.
— Достаточно показать твою рожу кассирше, и она тебя узнает. Очередь помнишь перед кассой? Помнишь, я спрашиваю?
— Да.
— Это все свидетели, Валера. Не отмажешься, стоит мне только следователю шепнуть — лет восемь получишь. Как минимум.
— Тебе чего надо?
— А на зоне тебе не до чужих девушек будет, понял, козел?
— Ты кто такой, урод?
— Будешь хамить, я могу повесить трубку и перезвонить в милицию.
— Да пошел ты!
— Как скажешь. — В трубке раздались короткие гудки.
Валера повесил трубку, на негнущихся ногах вернулся в комнату. Автоматически оделся, потом достал из отцовского бара бутылку виски и отхлебнул из горлышка. Забористый напиток ожогом разлился по желудку.
— Что ты делаешь? — На пороге комнаты стояла Оля. — Не подозревала, что ты алкоголик. Не мог дождаться моего ухода?
— Да нет… я это… у меня тетка умерла. Двоюродная.
— Ой, извини, я не знала.
— По телефону только что сказали.
— Сочувствую. — Оля подошла и обняла парня. — Ты хорошо ее знал?
— Я к ней в деревню на лето ездил. В детстве. — Валера сунул бутылку обратно. — Извини, я немного обалдел.
— Ничего-ничего, это ты меня извини… Я, наверное, побегу, а то твои скоро придут. Да еще в такой момент.
— В какой?
— Ну, с теткой.
— Да, конечно, ты иди. Извини, но я, наверное, не смогу тебя проводить.
— Я понимаю. Не грусти, пока.
— Пока. — Валера с облегчением щелкнул за ней замком.
Е-мое!.. Что же теперь будет?
Он достал сигарету, прикурил от вздрагивающей в пальцах спички и трижды так глубоко затянулся, что огонек дошел почти до фильтра. Валера бросил окурок, снял телефонную трубку и набрал номер мобильника.
— Алло, Артур?
— Да, слушаю.
— Это я, узнал?
— Валерка, не валяй дурака, нажрался уже, что ли?
— Если бы. Мне сейчас позвонил какой-то козел и сказал, что знает, что мы… что я…
— Короче, что ты там мямлишь?
— Он сказал, что знает, что я брал институтскую кассу, понимаешь?
— …Ты из дома звонишь?
— Ну.
— Идиот, — прошипел Артур. — А если тебя слушают?
— Кто?
— Ты что, совсем ничего не соображаешь? Чуть-чуть пошевели репой!
— Давай тогда я к тебе приеду.
— Нет… Лучше так: позвони мне из автомата. И постарайся проверить, не следит ли кто за тобой.
— Ты думаешь…
— Все, отбой.
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Валера привык во всем полагаться на Артура. Артур придумывал, как развлечься, где достать денег, знал с кем общаться, а с кем нет. Например, Валере не слишком нравился Серега, но раз Артур считает, что тот зачем-то нужен, он принял это безоговорочно. Да и что возражать, с Серегой действительно удобней, правильно его Артур подобрал, иметь бесплатные колеса очень даже неплохо. Ради этого можно потерпеть компанию балбеса.
Поначалу, может, Валера иногда и артачился, но, в конце концов, выходило всегда так, что по-артурову лучше. Валера сначала отвык спорить, а потом стал подчиняться. Это было не сложно, Артур никогда не давил на психику, а со стороны вообще не было заметно, кто главный. Наоборот, чаще именно Валера был на первом плане. Артур, можно сказать, мыслил стратегически, а тактику оставлял напарнику. Тут Валера был в своей стихии, он умел вступать в любые отношения, говорить с кем угодно любым тоном, быть и веселым, и угрожающим. Чего хотел Артур, Валера всегда добивался. А прибыль делилась пополам.
Так было и с кассой института. План придумал Артур, Валера его исполнял, а деньги между собой они распределят поровну. Доля Сергея меньше, потому что он и рисковал не в такой степени, как остальные. Как понял Валера, его, балбеса, больше грела мечта о мести. Лучше бы делом каким-нибудь занялся, вместо того чтобы на папашку зуб точить. Видал Валера его мать — тетку с постным лицом и волосами, как пакля. От такой кто хочешь сбежит…
По крайней мере, все вышло гладко, и все трое остались довольны: Валера с Артуром разбогатели, а Сергей с мамашей отвели душу.
То есть до сих пор Валера думал, что все гладко. Этот звонок был как удар кирпичом по затылку. Кто с ним говорил? Что делать?
Валера не позвонил Артуру немедленно лишь потому, что почувствовал свою вину, это ведь его узнал незнакомец у кассы. Но сигарета не помогла, Валера так ничего и не придумал. Мысли путались, хотелось угадать: кто невидимый враг? Затем найти и разбить ему морду. Прямо кулаки зачесались, но в калейдоскопе промелькнувших знакомых лиц разобраться было невозможно: или все подозрительны, или все хорошие ребята. Валера даже про Серегу подумал, может, он на самом деле недоволен тем, как они собираются поделить деньги? Открыто выступить против двух друзей не решился, а чтобы своего не упустить, занялся шантажом? Но голос был не его, в этом Валера уверен, значит, ему надо было рассказать о налете кому-то еще? От такой мысли в животе захолодело. Нет, надо скорее посоветоваться с Артуром.
Валера накинул ветровку, проверил, есть ли в кармане карточка для таксофона и вышел из дома. Пересекая двор, он постарался принять самый беззаботный вид, но, когда выбрался на проспект, притаился за театральной тумбой: не выйдет ли кто? Пару минут подождал и двинул дальше, к автобусной остановке, рядом с которой стояли будки таксофонов.
— Алло, Артур? Это я.
— Хвоста не было?
— Да нет.
— «Да нет» или не было? — зло переспросил друг.
— Не было, — твердо сказал Валера.
— Ладно, рассказывай, только коротко.
— Понимаешь, минут двадцать назад мне позвонил какой-то хмырь и сказал, что знает… ну что я это сделал и что у него есть доказательства.
— Какие?
— Он не сказал. Сказал только, что достаточно предъявить меня для опознания кассирше или очереди, которая была перед кассой, и меня обязательно опознают. А следователи, мол, ухватятся за любую зацепку.
— Резонно. Что он хочет?
— Я не понял. Он странный какой-то… Я его уродом назвал, он сказал, чтобы не хамил, а то в ментовку позвонит.
— Ну?
— Ну, я его и послал. А он трубку повесил.
— И все, что ли?
— Да… Попался бы мне этот гад, я б его…
— Или он тебя — в воронок.
— Ты думаешь, это сами менты?..
— Не знаю.
— А может, Серега недоволен тем, как мы деньги поделили?
— Не… нет, вряд ли. На ментов тоже не похоже. Они бы не стали ходить кругами, сразу бы повязали. Я думаю, что мужик этот, если бы хотел, в ментовку давно бы позвонил. Он наверняка денег хочет, а трубку бросил и ментами грозил, чтобы ты посговорчивей стал. Короче, иди домой и жди звонка. Пусть он тебе скажет, что хочет, а ты ему можешь что угодно обещать, но не сразу, например через неделю.
— А если он не согласится?
— Ну, пусть пять дней. Нам люфт нужен, понимаешь?
— Чего?
— Время выиграть надо. Тогда мы сможем что-то придумать. Кстати, если позвонит, постарайся голос узнать или что-нибудь об этом мужике, чтобы попробовать его самим найти. Я так понимаю, что вы с ним должны быть знакомы. Понял?
— Да.
— Все, отбой.
Откуда Артур этот «отбой» взял? В армии вроде не служил…
Валера повесил трубку, вышел из будки и закурил, теперь чтобы успокоиться. Артур, ясное дело, сильно разозлился, но Валера не виноват, он никаких ошибок не совершил. Артур сам мог оказаться на его месте! Как бы то ни было, теперь он все знает, а значит, придумает, как им выкрутиться.
Валере стало легче. Он вернулся домой и, сказав только что пришедшим с работы родителям, что ждет важного звонка, утащил телефонный аппарат в свою комнату. Скоро шантажист позвонит и все прояснится. Или требовательный властный звонок раздастся в дверь?
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Встречу Артур назначил в закусочной «Экспрессо», они там с Валерой раньше часто бывали. Валера сразу сообразил, в чем дело: друг осторожничает — и правильно.
Заведение было шумное и прокуренное, но имело неоспоримое преимущество: там случайного посетителя видно сразу. Где-то после девяти вечера жрущая, пьющая и курящая толпа посетителей состояла сплошь из завсегдатаев. Чужак чувствовал себя как на сцене, на него поглядывали, интересуясь только одним: когда уберется восвояси? Здесь шантажист, увяжись он за Валерой, сразу бы оказался на виду.
— Привет, — Артур пожал Валере руку, — присаживайся.
На столе уже стояла бутылка водки, томатный сок и фирменные бифштексы, которые ели прямо с вилки, потому что ножу из нелегированной стали они не поддавались. Валера сел и сразу налил водки. Друзья чокнулись и молча выпили.
— Я решил Серегу не звать, чего его дергать, — заметил Артур. — Я его не подозреваю, он парень честный, но именно мы в замазке, а он, если что, запросто отбрешется: скажет, что к отцу заезжал, а тот подтвердит. И правильно, чего ему с нами пыхтеть?
— Боишься, что расколется?
— Лучше пока сами все порешаем. Рассказывай.
— Короче, — сказал Валера, — я, кажется, этого мужика знаю.
— Кто он?
— Да один козел. — Валера взял бутылку и снова разлил.
— Вперед дело, — остановил его Артур. — Что он тебе сказал? Только по порядку.
— Сначала потребовал, чтобы я говорил вежливо. Ладно, говорю, мне не жалко. А он дальше гонит, что я его смертельно оскорбил. Я сперва не въехал, ну послал разок и что? А потом сообразил: он другой случай имеет в виду. Этот парень однажды в кафе подкатил к нам с Олей и стал наезжать: почему, мол, Оля его присесть не приглашает? Я его попросил отвалить, он опять ту же пластинку, ну, слово за слово, я ему чуток врезал и из кафе выкинул. Он там снова кинулся, я добавил. Потом мы с Олей на моторе уехали, а он остался.
— Так он с твоей Олей знаком?
— Оля говорит — случайно познакомились, на КВН в институте. Он клеиться стал, она его отшила.
— Ты уверен, что все так просто?
— А что?
— Может, они знакомы лучше, чем говорит Ольга?
— Да нет, не может быть.
— Хорошо, тебе виднее.
— Нет, в натуре, Артур, ты что, на нее думаешь? Зачем ей это? Она же сама за мной бегает! Знаешь, какую прочухаловку я ей после драки с этим козлом устроил!
— Какую? — с интересом спросил Артур.
— Горячую. — Валера взял рюмку и выпил. — Я ей верю, и ты должен.
— Кто и кому сколько должен — это мы потом поговорим, — процедил Артур. — Ты лучше скажи: сколько твой новый знакомый хочет денег за молчание?
— Нисколько.
— В смысле?
— Он про деньги ничего не говорил. Он хочет, чтобы я пришел в то же самое кафе, где ему физию начистил, и принародно извинился.
— Что-что?
— Что слышал. — Валера потянулся за рюмкой.
— Валера, я сказал: выпивка потом.
Артур, похоже, разозлился не на шутку. Чего он так кипятится? Ну, привязался лох, так это же нестрашно — не ОМОН же, в натуре! Валера достал сигареты и предложил другу. Они закурили, после нескольких затяжек Артур вроде поспокойнее стал.
— Может, ты не так понял?
— Так-так. Этот козел прямо сказал: хочу, чтобы извинился. Что тут понимать?
— А почему «козел»?
— А кто? — удивился Валера.
— Ты же с ним знаком, имя у него есть?
— Есть, наверное. Только я не помню.
— А ты постарайся.
— Бесполезно, Артур. Я уже башку сломал — ничего не выходит. То ли Гена, то ли Толя, то ли Коля. Вот морду бы увидел — сразу бы вспомнил!
— Тьфу ты черт… — Артур бросил окурок. — Валерка, ты чего лыбишься?
— А чо?
— А то, что до тебя докопался псих, который может отколоть любой номер. Ты не понимаешь: если парень, вместо того чтобы денег срубить по-легкому, тебе такую предъяву делает, у него же в голове не мозги, а требуха на постном масле. Он же после извинений запросто в ментовку стукануть может, он же тебя ненавидит. Ты думаешь, ему твои извинения нужны? Ни хрена, он наверняка на Ольгу виды имеет.
— Ну, тут ему ничего не светит, — самодовольно ухмыльнулся Валера. — Оля не то что на него, она и на мамашиного жениха наплевала, а он не чета этому, богатый.
— Так у Ольги есть жених? А ты в таком случае кто?
— Ты же знаешь, какая у нее мамаша грозная, вот мы и встречаемся втихаря. А мамашка хочет дочку сбагрить и познакомила ее с сыном одного фирмача. У того строительная компания, он в институте ремонтом занимается.
— А деньги за работу ему мамаша выписывает, она же главный бухгалтер, да?
— Наверное.
— Теща твоя в доле?
— Не знаю.
— Валера, ты почему будущими родственниками не интересуешься? Собираешься всю жизнь втихаря провести? Или Оля сама ничего говорить не хочет?
— Она делами матери не очень…
— Н-да… — неопределенно хмыкнул Артур. — Завертелась карусель. — Он достал из кармана монету и крутанул по столу так, что ее диск превратился в маленький серебряный шарик. Артур прихлопнул его ладонью. — Орел или решка?
— Орел! — выпятил грудь Валерка.
Артур убрал руку, открыв металлический кружок с оттиском какого-то здания.
— Юбилейная пятерка? Дай позырить.
Валера взял монету и покрутил перед глазами.
— Это чо — институт? Ни фига себе! Это они деньги выпустили с институтом? — Валера недоуменно уставился на друга.
— Ты читать умеешь? — спросил Артур.
— Умею.
— Ну, так прочти сначала, а потом уж спрашивай.
— «Юбилейная медаль»… А-а, так это медаль к юбилею института! Понял. Где взял? Еще есть? Это серебро?
— Это платина.
— Иди ты!
— Не голоси. — Артур отобрал у подельника медаль. — Еще есть, можешь хоть половину своей доли этими медальками взять, она из мешка, понял?
— Так чего ж ты…
— А чтобы ты понял, как легко нам все проиграть. Ты думал, что это монета и твои шансы угадать 50 процентов. А у тебя, Валера, шансов ноль, потому что я могу объявить «орлом» любую сторону медали.
— Ну и что?
— А то, — Артур наклонился к приятелю, — что ты обречен… проиграть.
— В каком смысле?
— Запомни, Валера: побеждает не тот, кто хорошо играет, а тот, кто диктует правила игры. Сейчас этот твой соперник недобитый диктует нам правила своей игры, и мы ничего не можем ему противопоставить. Я еще раз спрашиваю: ты всерьез думаешь, что стоит тебе извиниться и он от тебя отстанет?
— Ну, не знаю… Ему же не нужны деньги.
— Деньги всем нужны, просто это вопрос приоритетов. Для него самолюбие важнее денег, а ты его избил. Значит, он хочет тебя не просто унизить и не просто избить, а сделать что-то похуже. Мстят всегда сторицей, понимаешь?
— Он что, хочет меня убить?
— И помочиться на твою могилу.
— Он ненормальный, псих, да?
— Точно не знаю, но ведь ты же не хочешь проверить это на собственной шкуре?
Валера поежился и снова потянулся к графину. Артур не возражал. Валера налил, и они выпили.
— Что же делать?
— Я просто хочу тебе вдолбить, что ситуация очень серьезная. Тем более, что мы не знаем, с кем имеем дело.
— Я могу у Ольги спросить.
— И как ты ей свой интерес объяснишь?
— Что ревную, мол.
— В таком случае вряд ли она захочет, чтобы вы встречались, наверняка скажет, что его адреса не знает.
— Но имя-то она может мне сказать?
— Может, конечно. А если она после этого сама этому парню позвонит и спросит? А тот что-нибудь лишнее брякнет! Ты хочешь, чтобы Ольга узнала о налете на ее мамашу? Что она тебе об этом скажет?
— Ничего хорошего.
— Вот именно. Поэтому прежде, чем что-то делать, надо хорошенько подумать.
— Тогда пока выпьем? — предложил Валера.
— Давай.
Они выпили и закусили с вилки фирменными бифштексами. Артур снова закурил, а Валера заказал еще бифштекс и салат — от всех этих разговоров его на хавчик пробило. Он заметил: стоит понервничать — сразу есть хочется. Артур над ним смеется, говорит, что в наш нервный век это верный путь к ожирению. Но Валера себя нервным человеком не считает, просто случай такой — кто бы на его месте не психанул? Пусть попробуют сначала налет совершить на глазах у сотни людей, потом узнать, что один козел одним телефонным звонком может засадить тебя лет на восемь… Ну, кто тут спокойным останется?.. Разве что Артурчик. Валера глянул на друга, тот сидит, щурится от сигаретного дыма — вид такой, будто будущее видит и потому спокоен, как Будда. Умеет он держать удар, это верно. Виду не подает, а наверняка тоже мандраж испытывает. Не может же он, в натуре, знать будущее!.. Валера налил себе водки в стакан и выпил.
— Слушай, Артур, я что подумал: этот козел наверняка где-то в институте ошивается. Во-первых, он там нас видел, во-вторых, с Олей познакомился. Я бы мог подежурить у института, наверняка рожу бы его узнал.
— И что потом?
— До дома проследить можно.
— А если он тебя первым узнает? — спросил Артур, бросив бычок в пепельницу. — Ты его помнишь плохо, а он тебя очень даже отчетливо.
— Но…
— Да и зачем тебе козла искать, если он тебе сам свидание назначает, а? — подмигнул Артур.
— Ты что-то придумал? — с надеждой спросил Валера.
— Придумал. Надо козла в долю взять.
— То есть как? — возмутился подельник. — Наши деньги ему отдать? Да с какого перепуга нам с ним делиться?.. К тому же, ты забыл, он сам денег не хочет!
— Будем делиться насильно, — ухмыльнулся друг.
— Артурчик, ты так не шути, мы же за эти бабки…
— Что «мы»? Ты еще мне объясни, как эти башли достались… Или ты думаешь, что я такой альтруист?.. Вариантов, считаю, два. Или мы как-то договоримся с этим парнем, или придется его кончать.
— Ну и правильно! — с пьяной решительностью сказал Валера.
— Я склоняюсь к первому варианту. Потому что твой визави…
— Кто-кто?
— Твой соперник может подстраховаться и оставить у знакомых записку: «В случае моей смерти обвиняю Валеру Зорина, проживающего по адресу такому-то, который ограбил кассу института…»
— Зато платить козлу не надо.
— Валера, дело ведь не в том, сколько заплатить, а в подтверждении самого факта получения денег. Если у нас будет его расписка, то он автоматически становится нашим подельником, а значит, уже не сможет на нас настучать.
— Понял: на самом деле мы ему ничего не заплатим!
— Не жадничай, Валерка, молчание — оно же золото. Оплатим несколько граммов, зато страховку получим на все случаи, он сам будет по знакомым бегать, записки изымать.
— Расписка — это хорошо придумано, клево, но вдруг он упираться будет?
— Конечно, будет. Чтобы расписку из него выбить, его надо из кафе вывести и доставить в более спокойное место.
— Вдвоем мы его легко…
— Нет, парень, мне там показываться нельзя, он же меня тоже видел у кассы, козел сразу насторожится… С другой стороны, вряд ли у него пушка есть…
— Я его не боюсь.
— Короче, мы с Серегой будем у тебя на подхвате, но снаружи. Где это кафе расположено?
— На Советской.
— Завтра съездим, осмотримся. Надо все точно рассчитать, здесь промахнуться так же опасно, как и у дверей кассы… Ну ладно, я пойду, а ты посиди немного. Для конспирации.
— А на посошок? — предложил Валера, поедая второй бифштекс.
— Давай. Только сам-то не увлекайся: стременная там, коренная, пристяжная…
— Не боись, Артурчик, прорвемся…

Глава седьмая
Оля
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Все равно настроение у Оли было хорошее, и от этого ей было немного совестно. Что поделаешь, ведь это не ее тетка умерла, а Валерина. Валере она, конечно, сочувствует, но и свое настроение терять не хочет. Оно таким нечасто бывает.
Папа ведет себя фальшиво-спокойно, хотя роль домашней хозяйки ему давно опротивела. Мать, возвращаясь вечером со службы, никак не может перестать командовать. Оле проще, чем отцу, у нее есть Валера. Он хоть и молодой, но уже мужчина, он, если что, сумеет за нее постоять. И вот от этой уверенности у Оли и поднимается настроение. А то, что Валера, как настоящий мужчина, немного груб, это нестрашно, главное, что не размазня вроде университетских мальчиков или того же Бориса Романюка. Тот только корчит из себя крутого, а на самом деле прикрыт широкой отцовской спиной. Даже невесту ему и ту через папашу ищут. А Валерка парень простой, зато настоящий, повадки у него, сразу видно, мужицкие. Он, конечно, бывает груб в интимном смысле, но зато, когда надо характер проявить, Валерий не раздумывает. Вот хотя бы случай с Леонидом. Тот ведь здоровый парень, вдруг он боксом занимался? Валера даже не задумался, когда соперник стал приставать. Как ему Валера врезал! Оля думала, что он Леню убьет. Хорошо, что все обошлось. Но как потом ее мужичок на нее наехал! Оля еле-еле его успокоила, едва на колени не падала, так он был суров. Это воспоминание всегда вызывала у нее улыбку.
С этой улыбкой она и вернулась домой.
— Здравствуй, малышка, — встретил ее в прихожей папа Слава. Так она звала его в детстве, но когда подросла, то заметила, что он так отцом и не стал, остался «папой Славой».
— Привет.
— Тут какой-то парень тебе уже в третий раз подряд звонит, наверное, сильно надо. — Папа протянул ей трубку радиотелефона. — Я услышал, что дверь открывается, решил подождать: ты это или не ты?
— А кому быть-то? — реплика дочери относилась сразу и к ее приходу, и к звонку. У кого и что может случиться, чтобы так упорно названивать ей домой? Валера! Какая же она бесчувственная! Оля быстро схватила трубку и пулей побежала в свою комнату. — Алло! Валера? Что-то еще случилось?
— Случилось. Только это не Валера, — услышала девушка какой-то знакомый мужской голос. — Здравствуй, Оля.
— Здравствуй…те.
— Уже не узнаешь?
— Борис?
— Нет, это Леня… Клоков.
— …А-а-а… Зачем ты звонишь?
— Соскучился.
— Несмешно.
— А я и не шутил.
— Леня, послушай, я же просила тебя больше мне не звонить. Неужели непонятно, что я не хочу с тобой общаться?
— А я думаю, что ты ошибаешься на мой счет, так же как и на счет твоего драгоценного Валеры.
— Он не драгоценный, а настоящий, а вот ты, кавээнщик липовый, оказался насквозь фальшивым.
— Я все могу объяснить, — сказал Леонид. — Я тебе не врал, просто старался, чтобы тебе было со мной интересно. А вот твой приятель…
— Ну что?
— Он врет тебе по-настоящему. К тому же он не такой крутой, как хочет казаться.
— Что ты имеешь в виду?
— Это не телефонный разговор. Давай встретимся и…
— Нет, я не буду с тобой встречаться.
— Почему? Тебе же интересно узнать про Валеру?
— Я ему верю. А он мне, поэтому я не хочу заставлять его ревновать.
— Если он, как говоришь, тебе верит, то ты ничем не рискуешь.
— Сказала: не хочу!
— Оля, я знаю о Валере действительно важную вещь.
— Тогда говори сейчас.
— Нет, не могу. Встретимся послезавтра, в три часа, в том кафе, где… ну, в общем, где мы втроем были. Договорились?
— У меня в университете факультатив.
— Если не придешь, то я расскажу всю правду Антонине Макаровне.
— О факультативе? — испугалась Оля. Откуда он знает, что она сегодня сбежала?
— Да о Валерке твоем.
— Не смей, слышишь, не смей!
— До послезавтра, Оля…
— Леонид!.. — но трубка отвечала только короткими гудками. — Вот черт!
Оля так и не поняла, что ей делать: идти или нет на это странное свидание с Леонидом.
— Это он?! — На пороге комнаты стояла, подбоченясь, мать. — Я тебя спрашиваю: это он?!
— Кто — он? — Оля никогда не видела Антонину Макаровну в такой ярости, даже когда папа Слава выстирал китайским порошком ее костюм от Dior’а.
— Хахаль твой! Его Ленькой зовут? Что за Ленька? Не из института ли моего придурок?!
— Он мне не хахаль. — Оля испугалась. Мать что-то знает? — Нет у меня никакого хахаля!
— Ах ты, шалава! — Антонина Макаровна шагнула к дочери и влепила пощечину. — Проститутка!
От неожиданности и боли у Оли брызнули слезы.
— Ну что ты, Тонечка, преувеличиваешь? — из коридора высунулся побледневший папа Слава.
— С тобой я потом поговорю! Преувеличиваешь! Это что значит: что она денег не брала, а бесплатно ноги раздвигала?
— Да я не того…
— Вот именно, что не того! Я сутками на работе, деньги в дом зарабатываю, а ты за одной девчонкой уследить не можешь!
— Может, она с Борисом твоим встречалась.
— С Борисом? — мать уставилась на девушку.
— Ни с кем я не встречалась!
— Не ври! — Антонина Макаровна снова занесла руку.
Оля отскочила в сторону.
— Не смей меня бить!
— Соплячка! Дура! Шалава! — мать никак не могла дотянуться до верткой дочери, которая скакала вокруг софы. — Думаешь, не знаю? Я все знаю! Я у гинеколога была!
— При чем тут гинеколог?
— У твоего.
Оля замерла от ужаса, и Антонина Макаровна сумела ухватить ее за волосы.
— Вот теперь рассказывай, — приказала мать, усаживая девушку на софу. — Кто он такой, почему не знаю и как долго все это у вас происходит? Только не ври!
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Драться с матерью Ольга не могла, поэтому снова ее обманула, но не в главном, главного теперь уже не утаишь, обманула в деталях — иначе Антонину Макаровну было не успокоить. Да, призналась Оля, у нее есть друг. Он старше ее на четыре года, занимается бизнесом. Каким? Строительным, как Романюки. Очень образованный, умный, красивый. Почему не рассказывала? Боялась, что он не понравится Антонине Макаровне, потому что ей не угодить, у нее только Борис на уме. Он, может, и не плохой, но сердцу не прикажешь, и кому, как не матери, выбравшей когда-то папу, это не знать.
Уловка помогла, Антонина Макаровна задумалась, вспоминая то ли вожделенного Бориса Романюка, то ли «ошибку всей жизни» — знакомство с папой Славой.
— Он еще и богатый, — добавила Оля.
— Богатый?
— Ну, хорошо обеспеченный. Его фирме исполнилось три года.
— Бандит, поди? — покосилась Антонина Макаровна.
— Нет, у него дядя в обкоме работал.
— А-а-а…
Оля знала, что больше всего мать завидует тем, кто в свое время успел пролезть в обком КПСС. Те «и золото партии украли, и нефть приватизировали, и банки организовали, и даже в финансовых пирамидах долю поимели». Преувеличение, конечно, но простительное для бухгалтерши, которая полжизни считала только чужие деньги. Поэтому на «дядю из обкома» Антонина Макаровна опять призадумалась: это вам не новые русские, это старые настоящие кадры, сливки общества, можно сказать. У таких и положение, и связи хорошие, с такими связями можно очень круто бизнес завертеть.
Ольга потихоньку отодвинулась от грозной мамаши и выскользнула из комнаты. Антонина Макаровна не возражала, ей надо было обдумать новую информацию. Может так получиться, что дочка права, и никакие Романюки ей уже не нужны?
На кухне папа Слава готовил в микроволновке покупные котлеты. Мясом пахло так ошеломительно вкусно, что Оля догадалась, насколько зверски она голодна. Папа Слава сам готовить котлеты не умел, зато научился ловко разбираться в полуфабрикатах.
— Ну что, успокоилась?
— Я или она? — вопросом на вопрос ответила Оля.
— Она, конечно. Про тебя я и так вижу: раз облизываешься, значит, уже пришла в себя.
— Честно говоря, не совсем.
— Парень-то хороший? — поинтересовался папа Слава.
— Очень хороший.
— Ну, как говорится, совет да любовь. Сейчас мама чуток успокоится, и ужинать будем…
Ужин прошел в обстановке не теплой и не дружественной. Ольга сосредоточенно ела все подряд, мать на нее зыркала, а в тарелке еле ковырялась. Хороший аппетит дочери вызывал новые подозрения. После ужина допрос возобновился, Антонине Макаровне потребовались уточнения. Оля с ходу присочинила «хахалю» высшее образование, автомобиль «Мерседес» и кредитную линию в «Сибирском банке». После этого мать думала два дня, а на третий утром обронила: «С парнем-то познакомь». Оля от неожиданности поперхнулась и смогла только кивнуть.
Одной неразрешимой проблемой стало больше. С перепугу Оля напридумывала про Валеру черт те что, и как теперь объяснить, куда делся «мерседес» и положенные новому русскому тряпки из бутика? Это маме. А самому Валерке тоже надо объяснить, зачем Ольга про него наврала. Выходит, что без вранья он Антонине Макаровне не подходит? Да, вынуждена была признаться себе Оля, не подходит. Она сама это всегда подсознательно чувствовала и потому Валерку скрывала. Он ей нравится такой, какой есть: простой, сильный, веселый парень, но матери этого мало. Был бы он хотя бы как его друг Артур: тот пыль в глаза пустить умеет, и в вузе учится, и при случае даже разговор про кредитную линию поддержать сумеет.
Соглашаясь с этими артуровыми достоинствами, Оля невольно морщилась, вспоминая парня с холодными глазами и кавказским хищным носом. Валера так взахлеб всегда о нем рассказывал, что у нее невольно появлялось ревнивое чувство. Вряд ли Валерка и у нее находит столько достоинств, по крайней мере, Оле он их не перечислял. А Артур, показалось Ольге при встрече, их дружбой пользовался и вел себя с Валерой, как старший. Он и правда старше на год или два, но в дружбе, считала она, старших не бывает.
Но и Валера таков, каков есть, и Оля почувствовала себя очень неуютно, представив, какое объяснение ее ждет. Валерка может обидеться всерьез. А если сказать матери правду? Она, конечно, останется матерью, но тогда скандал повторится, Антонина Макаровна будет обзываться и хватать за волосы. Ведь успокоили ее именно деньги и положение «жениха». Узнав правду, она установит за дочерью еще более жесткий контроль. Как тогда Оле встречаться с Валерой? И как долго он будет терпеть такое положение?
Может, ей уйти к нему из дома? Из большой квартиры с евроремонтом, горячими обедами и карманными деньгами, которых иногда хватает даже на покупку юбки или кофточки в бутике? А жить где? С валериными родителями? Они, конечно, милые люди, но очень уж… простые. Жить надо отдельно, но на какие шиши? Валера, правда, бормотал что-то о том, как они скоро разбогатеют, но ведь это смешно. Даже если им хватит денег, чтобы снять квартиру, то на еду уже не останется… И наоборот. Какие перспективы у автомеханика? Работать в две смены и получать вдвое, но это тоже не слишком много. А в три смены никто работать не может. Сама Оля, когда закончит университет, сможет найти перспективную работу, она в этом уверена, но будет это не скоро, года через четыре.
А если дети? Если они будут вместе жить, то не исключено, что за четыре года она хоть раз, да залетит. Делать аборт, рисковать своим здоровьем она не захочет…
Эх, насколько бы все было проще, если бы Валера больше походил на портрет, нарисованный для матери. Долларовым миллионером быть необязательно, но и без денег жить невозможно, Оля это уже точно поняла.
Другой проблемой было свидание с Леней. Идти или не идти, вот в чем вопрос? Если Валерка узнает, то обязательно устроит новый скандал, почище первого. Значит, не ходить?
Леня, он, конечно, врун, да к тому же преследующий свой интерес. Но врун не настолько, чтобы раздувать историю на пустом месте. Если его легко разоблачить, то в чем тогда выгода?
Что ему известно о Валере такого, чего не знает она? Леонид распишет все по-своему, но ведь факт останется фактом. Что такое сделал Валера, чтобы Оля его бросила? Изменил ей? И у Лени есть доказательства, фотографии? Как противно: он их достанет, разложит липкими пальцами, а Оля будет вглядываться, ища знакомые черты, потом рассматривая соперницу… От одной мысли об этом у нее потемнело в глазах. Нет, наверное, это что-то связанное с его работой.
Может, он переделывает угнанные машины? Или сам их угоняет? И поэтому надеется скоро разбогатеть? Это мужские дела, тут Оля ничего не понимает. То есть она знает, что угонять машины плохо, что за это могут посадить, Оля, конечно, сделает все, чтобы Валера это занятие бросил. Но на ее отношении к любимому такой факт повлиять не сможет. Сейчас время такое, все зарабатывают, как могут. У кого есть связи, те устраиваются на хорошие места, а что делать таким парням, как Валера? Его можно понять… А вдруг все-таки измена?
Прокрутившись без сна ночь накануне, Оля поняла, что обязательно пойдет на свидание, хотя почему свидание, просто встречу. Что тут страшного: встретится со знакомым в кафе, где полно народу? Ничего, а узнать, в чем дело, очень хочется. Тут Леонид правильно сделал ставку на женское любопытство.

Пострадал опять факультатив по психологии, Оля пропустила его второй раз подряд. Она вообще стала сомневаться в его ценности, полученные там знания, пока никак не помогли ей разобраться ни в своих чувствах, ни в окружающих людях. Разрыв между теорией и практикой жизни был такой же, как у какой-нибудь геометрии. Экзамен сдала, забыла и не жалеешь.
Из-за любопытства же Оля пришла на встречу на 10 минут раньше срока. Леонид ждал ее за тем же столиком, где прошлый раз они сидели с Валерой. За стойкой торчал все тот же бармен, жидкая публика лениво пила кофе всех видов. Будто ничего не переменилось.
При ее приближении Леня встал и отодвинул ей стул.
— Здравствуй, Оля.
Оля села молча.
— Закажешь что-нибудь? Сок, кофе?
— Я что, пить сюда пришла? — огрызнулась девушка.
— Понимаю, — нервно усмехнулся Леонид, — у тебя жажда совсем другого характера.
— Говори, что хотел, да я пойду.
— Не торопись.
— Почему? Ты что — издеваешься? — Оля сделала вид, что хочет встать. Леонид схватил ее руку и прижал к столу. Прикосновение было противным, и девушка пожалела, что спровоцировала его. Леня ведь не подозревает, что на самом деле она никуда не уйдет, пока не узнает, что случилось. — Отпусти.
— Так-то лучше. — Леня сел рядом. — До трех часов еще есть время, я себе возьму кофе. Бармен! Сделайте, пожалуйста, один эспрессо!
— При чем здесь время?
— До трех часов я не могу ничего сказать. Обещал… — Леонид заглянул ей в глаза. — Как поживаешь, Оленька?
— Перестань. — Она сморщила носик. — Или я действительно уйду. Ты же меня не за этим пригласил?
— А когда-то, совсем недавно, ты мне позволяла так себя называть.
— Ты, Леня, врун, каких мало.
— Верно. Потому что я врун мелкий. Таких действительно уже мало. Каюсь, приукрасил себя немного, чтобы девушке понравиться. Шутки учил, но, прошу высокий суд учесть, не только учил, но и пару придумал сам. Что уж тут такого крамольного?.. Нет-нет, не отвечай, дай я скажу. Не вижу в этом факте ничего непростительного. Почему это тебя так обидело? Я же не просто хотел нравиться, я хотел стать таким, какого ты бы могла полюбить. Просто прошло мало времени… Если бы у меня был еще месяц или два, я бы успел больше. Ты не дала мне времени. Могла бы немного потерпеть. Это ведь не так сложно — терпеть человека, который тебя любит.
— Но я…
— Не надо, пока не надо ничего говорить. Пока слушай. До сих пор я слушал тебя и старался выполнять все твои желания. Вернее, — им соответствовать. И у меня, согласись, неплохо получалось. Почему, как только я перестал тебя развлекать, ты сразу отвернулась? Думаешь, мне не было обидно? И больно? Да еще этот твой хахаль побил меня у любимой девушки на глазах — это больно вдвойне. От этого и свихнуться недолго… Нет, ты не думай, я нормальный, просто немного волнуюсь, — Леонид залпом выпил принесенный барменом кофе.
— Это все, что ты хотел сказать? — мимолетное сочувствие сменилось обычным раздражением. Оля подумала, что вся эта болтовня не стоит даже пропущенного факультатива. — Опять соврал, да?
— Нет, я хочу сказать тебе гораздо больше, а это просто преамбула. Не беспокойся, если и получится разговор — то в другой раз. Сегодня срок отмерян, три часа есть три часа. Сегодня мы о другом поговорим, нынче у нас герой — Валера… Вот, кстати, и он.
— Где? — всполошилась Ольга, но бежать было поздно, Валера уже открыл дверь кафе и искал их глазами. — Ты специально все это устроил, ты меня подставил!
— Не тебя, а его, — уточнил Леонид. — За грехи надо отвечать.
— Да иди ты! — Оля снова вскочила, забыв, что Леня опять схватит за руку.
И это же движение привлекло взгляд Валеры. Он подошел ближе, у него сделалось злое лицо.
— А ты что тут делаешь?
— Я не знала…
— Олю пригласил я, — сказал Леня. — Садись.
Валера оглянулся на дверь и сел.
— Я при ней разговаривать не буду.
— В прошлый раз ты был смелее, — ухмыльнулся Леонид. — Но мы можем поговорить с девушкой и наедине.
— Еще не наговорились? — зыркнул на нее Валера. — Ты что, с ним заодно?
— Валера, что случилось? Ты что-то от меня скрываешь?
— Ничего.
— Разве? — вставил Леонид.
— А тебе, гад, я урою, — пообещал Валерка.
— Надорвешься.
— Зачем она здесь? С ней базара не будет.
— Не стоит говорить о присутствующих в третьем лице, — поджала губы Ольга.
— Послушай, Оля, я тебе потом все объясню, а сейчас уйди отсюда, у нас дела.
— Не уйду. Я хочу знать.
— Оля, я тебя прошу.
— Мне кажется, что девушка должна остаться и кое-что услышать, — заявил Леонид. — А что сказать — это, Валера, тебе решать.
— В смысле?
— Помнишь мои условия?
— Ну.
— Если ты их сейчас выполнишь и отвалишь, то я сочту себя удовлетворенным.
— Так ты хочешь, чтобы я при Оле… — Валера растерянно оглянулся на входную дверь, обежал глазами публику.
— Это ведь не так сложно, а, Валера?.. Ты сосредоточься, подбери нужные слова, всего несколько слов и можешь гулять на все четыре стороны.
— Валера, что происходит? Чего он от тебя хочет?! — воскликнула девушка.
Валера снова оглянулся.
— Я… чтобы… Ну, ты и гад!
— Теперь ты мне должен на одно предложение больше, — кивнул Леонид.
— Валера, может, ты мне все-таки объяснишь, что тут происходит? — Оля переводила взгляд с одного парня на другого, силясь понять. — Леонид тебя шантажирует, да?
— Нет, что ты, Оля, я просто хочу, чтобы он извинился. Валера, мы ждем.
— …А не пошел бы ты?..
— Ну, ты и придурок!
— Что ты сказал?
Леня демонстративно отвернулся от Валеры.
— Видишь ли, Оля, дело в том…
— Что ты сказал?!
— Дело в том, что этот твой придурок скоро сядет.
— Повернись сюда, падаль. — Валера схватил Леню за плечо.
— Оля, успокой придурка.
— Валерка, прекрати, люди смотрят! — Оля с трудом оторвала его руку. — Ты что, хочешь, чтоб тебя в милицию забрали?
— Вот-вот, там ему и место, потому что он…
— Замолчи, сука!
— …занимается грабежами.
— Так я и знала! — воскликнула Оля. — Валерочка, милый, ну зачем тебе это? Ты же бросишь эти машины, да?
— Он уголовник, Оля! — воскликнул Леня. — Ты что, не понимаешь? Он — бандит!
— Валера, ты это ради меня, да? — Оля теребила любимого за рукав. — Ну, скажи!
Валера вскочил и вцепился Леониду в шею.
— Придушу, гад!
Леня приподнялся, роняя стул, сунул руку в карман.
— Это я тебя урою, при-ду-рок…
Валера сдавил пальцы изо всех сил, у Лени перехватило дыхание. Его рука вынырнула из кармана и ударила Валерку в живот. Замах, показалось Оле, был не сильный, но Валера ослабил хватку и осел на пол. У распрямившегося Леонида в руке оказался нож.
— Эй, прекратите драку! — крикнул из-за стойки бармен. — Я сейчас милицию вызову!
— Уже прекратили, — сказал Леня.
Валера упал навзничь, по его животу быстро растекалось красное пятно, он закрывал его растопыренной пятерней.
— Валера! — Оля бросилась к раненому. — Валерочка! — она водила рукой над кровавой рубашкой, не решаясь прикоснуться, из страха поверить в реальность кошмара. — Врача, вызовите скорее врача! Тебе сильно больно? Потерпи, любимый мой, потерпи.
— Я с тобой еще поквитаюсь. — Валера нашел глазами Леню. — Я тебя…
Леонид схватил Олю за плечо и оттащил от соперника.
— Отпусти меня! — завопила девушка, вырываясь.
— Ему уже не поможешь, — пробормотал Леонид, — а ты нужна мне. — Он сжал ее руку до боли и поволок к двери.
— Задержите его! — крикнул из-за стойки бармен.
Публика повскакала с мест, но быстро расступалась перед парнем с ножом и его добычей.
— Пусти меня, пусти! — слабо сопротивлялась Оля. По ее щекам катились слезы. — Валера! Валерочка мой!
Леня дотащил девушку до двери и вытолкнул наружу. Оля рванулась, но бывший поклонник снова вцепился в ее руку.
— Отпусти девчонку.
Перед ними возникла мужская фигура. Леонид выставил перед собой нож.
— Уйди с дороги!
— Артур! — Оля вдруг узнала черные настороженные глаза и хищный нос с горбинкой. — Артур, он Валеру уби-ил!
Леня махнул для острастки ножом.
— С дороги, я сказал!
— Девчонку отпусти.
— Отпусти, гад! Сволочь! — Оля совсем обессилила.
— Тебе чего надо? Ты кто такой? — спросил Леонид.
— Я — друг.
— А-а, я тебя узнал, ты его подельник.
— Друг.
— Вместе сидеть будете!
— Это ты у нас сядешь за убийство.
— Нет, я оборонялся от преступника, от твоего дружка. — Леня опять махнул ножом. Артур отступил на полшага. Где-то далеко комариным звуком возникла милицейская сирена. Леонид толкнул девушку вперед. — Пропусти нас, а то хуже будет, ляжешь рядом с тем придурком!
— Валера! — Оля рванулась, собрав силы.
Леня покачнулся, но ее удержал. Сохраняя равновесие, его рука отклонилась в сторону, именно этого мгновения и ждал Артур. Прыгнув вперед, он левой кистью заблокировал нож, а правый кулак впечатал в адамово яблоко врага. Тот хрюкнул и, роняя оружие, опрокинулся набок. Оля едва устояла на ногах. Ее тут же подхватил Артур.
— Бежим!
— Нет, не могу, там Валера. — Колени девушки подогнулись, она присела рядом с хрипящим Леней. У того в углах рта лопались розовые пузыри, а зрачки закатились. — Ты его убил?
— Будут спрашивать — ты меня не знаешь, поняла? Запомни: не знаешь!
Оля отодвинулась от тела Леонида.
— Оля, мы договорились, да?
Девушка автоматически кивнула, повернулась к кафе и попыталась встать.
Милицейские сирены выли уже на соседней улице. Артур развернулся и побежал к белой иномарке. Машина сорвалась с места прежде, чем он успел захлопнуть за собой дверку.
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Что произошло дальше, в памяти Оли как-то стерлось. И порядок событий тоже потерялся. Приехали милиция и «скорая», но кто вперед — она не помнила. Забыла и как снова оказалась у тела Валеры: то ли доползла, то ли кто дойти помог. Она упала на него и зарыдала по-детски отчаянно, с чувством, что это горе ей не пережить. Только в детстве это пропавшая кукла, а тут…
— Пульс уже не прощупывается, — сказал рядом кто-то злой.
Оля зашлась в немом крике. Не может быть! Все случилось так внезапно и страшно, что принять это было невозможно. Сквозь пелену страха Оля чувствовала мышцы Валериного тела, его тепло, словно он спал.
Кто-то взял Ольгу за плечи и вновь оттащил от тела. Быстрая рука оттянула Валере веко, ткнулась под подбородок в поиске пульса. Твердые движения этой белой руки не собирались оживлять, они совершали необходимый ритуал, чтобы подписать справку. Оля прикрыла глаза. Ее снова приподняли и посадили на стул.
Валерочка, родненький, что же ты наделал?
— Девушка, вы можете говорить? — выделился из общего гама баритон над ухом. Оля помотала головой.
— Принесите кто-нибудь попить! — крикнул баритон. — Девушка, вы не ранены? Как вас зовут? Слышите меня? — Голос все спрашивал и спрашивал, не делая пауз.
Она слышала и могла ответить, но только для этого требовалось время и усилие, потому что надо было проглотить ком в горле.
Чьи-то твердые пальцы пробежались по ее голове, спине, рукам, стукнули по коленке.
— Вроде все цело, — сказал уже кто-то другой. — Как вас зовут?
— …О-оля.
— Откройте глаза, пожалуйста.
Она выполнила просьбу, перед глазами задвигались цветные пятна.
— Следите за моим пальцем… сколько вам лет?
— Девятнадцать.
— Сколько будет шесть-ю-семь?
— Сорок два.
Оля почувствовала, как в плечо ужалил комар, но сил его стряхнуть не было.
— Отлично. Реакции нормальные, сотрясения нет. Я ей поставил успокаивающее. Шок, конечно, есть, лучше бы девушке сегодня отдохнуть.
— Спасибо, доктор, — опять возник баритон. — Оля, я понимаю, в каком вы состоянии, но, может быть, вы сможете ответить на самые важные для следствия вопросы?
Оля повернулась вправо и увидела говорившего мужчину — крепыша лет тридцати с аккуратной армейской стрижкой, но в штатском.
— Я старший оперуполномоченный капитан Смолянинов Константин Павлович. — Крепыш показал девушке красные корочки с гербом.
Оля кивнула.
У столика возник бармен и поставил перед ней чашку. Девушка отшатнулась.
— Выпейте кофе, — придвинул ей чашку милиционер.
Такой же кофе принесли Леониду, тот же запах. Оля замотала головой.
— Может, предпочитаете что-нибудь другое? — галантно спросил Смолянинов, но, не дождавшись ответа, добавил: — А я с вашего позволения выпью, а то голова весь день трещит.
Он взял чашку и опрокинул ее одним глотком, словно водку.
Как Леня. Оля почувствовала, что сейчас расплачется снова. Она сдержалась, потому что знала: милиционер от нее не отстанет, пока не расспросит. Так уж пусть побыстрее.
— Спрашивайте.
— Вы знали обоих потерпевших?
— Я с Валерой… а кто второй?
— Там, у дверей.
— А-а, Леня. Да, я и забыла… Конечно, обоих… Скажите, они оба… умерли?
— Да… Как их звали?
От прошедшего времени у девушки снова подкатили слезы.
— Ва-валерий Зорин и Леонид.
— А фамилия?
— Не помню.
— Чем он занимался?
— В институте работал каким-то инженером.
— А Зорин?
— В автосервисе слесарем. На улице Есенина.
— С кем вы пришли в кафе?
— Ни с кем, у меня была встреча с Леней.
— Он прибыл раньше? — Капитан задавал вопросы не глядя, потому что записывал все в блокнот.
Оле тоже было легче смотреть в стриженую макушку.
— Да.
— Вы поговорили минут десять, а потом, примерно в три часа, пришел третий — Валера, так?
— Он пришел ровно в три.
— Ага, 15.00, — записал Смолянинов. — Так было назначено?
— Не знаю.
Милиционер поднял голову.
— Хорошо. До этого дня парни знали друг друга?
— Немного.
— Вы их познакомили?
— Можно и так сказать.
— Спор вышел тоже из-за вас? — тут капитан уставился на нее в упор. — У нас есть свидетели.
— Пусть из-за меня. Какая разница, когда… — Из олиных глаз покатились слезы. В голове молоточком без перерыва звучало одно имя: Валера, Валера, Валера, Валерочка…
Как же так случилось? Оля пыталась восстановить события дня, но все путалось, перед глазами был то Валера живой, то Валера мертвый, Леня то пил кофе, то пускал кровавые пузыри. А за всем этим ее ждали пустота и еще мать, которая опять будет скандалить.
Может, удастся все это от нее утаить? Но как, ведь она наверняка узнает о смерти Леонида, а потом об участии в этом деле Оли. Она — главный свидетель, именно из-за нее произошла эта нелепая драка. Леня, видно, хотел отомстить. Вот и отомстил. Сам погиб и ей жизнь испортил. Этого добивался?.. Неужели ей придется еще много раз пересказывать все о себе и Валере, о себе и Лене? Милиции, следователю, суду. Суд? Будет суд? А кого судить, ведь Леня мертв… А-а, тогда будут судить Артура. Он же ударил Леонида. Но у того был нож… Все равно, смерть есть смерть, даже если ты защищал своего друга и его девушку. Но, по справедливости, разве он виноват?
— Оля! Оля! Слышите меня? Что с вами?
— Все в порядке, — очнулась девушка. — Что вы спросили?
— Третий — тоже поклонник?
— Кто?
— Третий, который напал на вас у дверей кафе.
— На меня никто не нападал.
— А Леонид? — тут же уточнил Смолянинов.
— Я не знаю, чего он хотел. Наверное, сам испугался.
— Так как звали третьего парня?
Оля опустила глаза.
— Не знаю.
— Имени не знаете? Значит, его самого вы раньше видели?
— Нет, не видела.
— Точно? Просто прохожий, что ли? — переспросил милиционер. — Это очень важно. Ведь по закону он совершил убийство.
— Не видела, — повторила Оля.
— Если убийство не предумышленное, то, возможно, он получит условное наказание, но тогда важное значение имеют ваши показания. Если этот парень вас защищал, то ему, практически, ничего страшного не грозит. Поэтому будет лучше, если вы скажите мне его имя. Тем более что у нас есть свидетели.
— Я его не знаю, — чуть помедлив, подтвердила показания Оля.
— Ну, как скажете.
— Я очень устала, можно я пойду домой?
— Пока нет. — Баритон стал чуть мягче. — Что вам сказал этот третий?
— Не помню. Я устала.
— Куда он делся после того, как ударил Леонида?
— Кажется, уехал на машине.
— Он сам сел за руль?
— Не видела.
— Я видел, — встрял вдруг оказавшийся рядом бармен. — Он сел в белую «тойоту-королу». А за рулем был другой парень. Машина сразу рванула, я видел.
— Водителя описать можете? — спросил его старший оперуполномоченный.
— Нет.
— А номер запомнили?
— Только две цифры: 6 и 9.
— Ладно, мы сейчас с вами поговорим… Оля, а вы белую машину заметили?
— Да.
— Какой марки?
— Я в марках не разбираюсь…
— Почему? Валерий ведь в автосервисе работал?
— Я хочу домой, — повторила девушка.
— Хорошо, Оля, я вас сейчас отпущу, только сначала скажите свою фамилию, адрес и телефон.

Глава восьмая
Артур
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— Ирка, дай лабораторную сдуть!
— Артурчик, ну ты совсем обнаглел, — надула губки девушка. — Мало, что я, как староста, тебе ставлю посещения вместо прогулов, так еще и лабораторную работу подавай? Тем более, что Бармалей все равно вопросы задает. Не ответишь — не защитишь.
— Ирочка, золотко, раз ты все знаешь, ты, наверное, можешь и ответы подсказать?
— Что мне, больше делать нечего?
— Так ведь я же тоже всегда готов тебе помочь.
— По общей терапии?
— По посещению ресторана «Центральный» и ночного клуба «Дельфин».
— Приглашаешь? — стрельнула глазками девчонка.
— В любой момент, свободный от усиленных занятий.
— Как раз сегодня у меня никаких планов, — не стала больше кокетничать Ирка.
— Какой базар, в восемь часов у твоей общаги.
— Хорошо.
— А лабораторная?
Ирка швырнула на подоконник тетрадку и убежала, изображая легкое смущение. И тем избавила его от необходимости делать то же самое. Ирка девчонка смазливая, почему не сводить ее в кабак и не развлечься, тем более что бесплатным приложением послужит и лабораторная по грибковым культурам. Ирка, конечно, простовата, зато кадр надежный, сколько раз она его отмазывала от мелких неприятностей. А сейчас ему не до мелочей, сейчас у него заботы посерьезней. Такие, что учебу он почти забросил. Еще немного — и придется брать академотпуск. Раньше об этом не могло быть и речи, но теперь, после успешного дела, Артур к медицине охладел. Может, ему следует подыскать себе другое занятие?
— Вы — Артур Моховиков?
Он вскинул голову и увидел перед собой двух крепких парней в кожанках, у одного явно топорщился левый бок. Так небрежны только…
— Старший оперуполномоченный капитан Смолянинов, — распахнул один алые корочки.
— Да, я.
— Пройдемте с нами.
— А по какому поводу? — округлил глаза Артур.
— По поводу смерти вашего хорошего знакомого Валерия Зорина.
— Как — смерти?.. Вы ничего не путаете? Валера же здоровый парень.
— Хочешь сказать, что ничего не знал? — хмыкнул Смолянинов.
— Конечно. — Артур потер лоб. — А вы уверены? Как это произошло? Несчастный случай, да?
— Все вопросы к следователю, наше дело клиента доставить. Пройдемте, гражданин, — второй опер взял Артура под ручку.
— Могу я старосту группы предупредить? — попросил тот. — А то мне влетит за прогул.
Милиционеры переглянулись.
— Мы сейчас торопимся, — сказал капитан, — поэтому на разговоры времени нет. Если понадобится, следователь тебе потом справку даст.
— А может и не понадобится, — многозначительно добавил второй мент, по-прежнему держа его за плечо.
— Ладно, пошли, — сказал Артур и отлепился от подоконника, на котором осталась лежать тетрадка с лабораторной. Зачем она теперь нужна?
Быстро же они сориентировались…
Артур посмотрел на циферблат. Прошло всего два часа, а они уже тут как тут. Он сам едва успел договориться с Сергеем об алиби и примчаться в институт. Неужели Ольга проболталась? Такой вариант нельзя исключать, у нее наверняка шок, а, значит, крыша совсем съехала. В таком состоянии она может наговорить чего угодно. Более того — чего угодно ментам. А они вон как роют землю, чтобы раскрутить дело. Еще бы — двойное убийство не каждый день случается даже в миллионном городе. Он не ждал, что за ним придут так быстро. Думал даже, что просто вызовут телефонным звонком. Раз пришли сами, значит, уже подозревают? Или просто торопятся?
На случай, если Ольга проговорилась, ее слово будет против его. Разница в том, что его подозревают, а ее нет. Даже если сгоряча девчонка что-то и сболтнула, потом она сможет изменить показания. В конце концов, они же с ней не враги. Какого черта она там вообще делала? Неужели Валерка проговорился? Вот, дурак! Неужели и их план разболтал? Зачем? Как можно дела делать с таким длинным языком? Покрасоваться перед девчонкой хотел? Так чего же в кафе лопухнулся?
Жалко парня, и жалко, что его такой чмошник грохнул, но кто ж ему виноват? Сильно был Валера уверен, что он сильнее соперника. Забыл, наверное, что против лома нет приема. А Леня этот, видно, лучше подготовился, раз успел Валеру порезать. И отчаянный был, раз не побоялся при свидетелях ножом махать. Или специально перед девчонкой красовался, крутизну показывал? Тоже нарвался, но уже на него, Артура. А об кого может споткнуться он сам? Есть у ментов против него какие-нибудь улики?
Оперативники привезли Артура не в районное отделение, а сразу в городское управление. Не самое оптимистичное начало.
— Здравствуйте, я старший дознаватель Олег Николаевич Сиротин.
Мордатому молодому человеку с водянистыми глазами больше всего подошла бы фамилия Ряхин. С одной стороны, из-за ширины лица, из-за прилизанных волос и идеального порядка на столе — с другой. В смысле — не Неряхин. Вот такие, правильные, карьеру и делают, а тут как раз такое дело…
— Вы, Артур Александрович, конечно, понимаете, по какому делу мы вас пригласили?
— Да. Ваши коллеги мне объяснили.
— То есть как? — удивился Сиротин.
— Они сказали, что мой друг Валерий Зорин погиб. Вернее, умер. Может, вы объясните мне, что с ним случилось?
— Да-да, конечно, — сказал дознаватель. — Ваш друг действительно погиб в результате ножевого ранения в область живота.
— Драка?
— Валерий был драчлив?
— Нет, я бы не сказал. Но парень он был крепкий.
— Значит, вы про драку догадались… или уже знали?
— Откуда?
— Ну, например, от Ольги Потехиной.
— А кто это?
— Вы не знаете девушку своего друга?
— А-а, Оля… Я просто ее фамилию не знаю. Нет, мы виделись всего раза два, и ее телефона я не знаю.
— А она ваш знает.
— И утверждает, что звонила?
— Пока нет.
— Олег Николаевич, тогда чего вы мне вола крутите? — вежливо спросил Моховиков. — Подозреваете в чем-то? Так и скажите.
— Подозреваю, Артур Александрович.
— Давайте просто Артур, так наш разговор будет короче.
— А я, наоборот, настроен на обстоятельную беседу.
— Так в чем вы меня подозреваете?
— Что вы были в кафе «Тополек» в момент совершения преступления. Точнее — около кафе.
— Я там не был.
— Вы уверены?
— Дурацкий вопрос. У меня пока склероза нет.
— Не дурацкий, Артур Александрович, — запротестовал Сиротин. — Совсем не дурацкий, потому что «чистосердечное признание смягчает наказание». Слышали, наверное, такую фразу?
— В кино.
— Несмотря на это, фраза правдивая. Так что вы еще можете изменить свои показания… Не желаете?
— Нет.
— Хорошо, так и запишем. — Сиротин склонился над протоколом, а Артур получил минуту передышки. Что же у ментов на него есть? Вдруг жив этот Леня? На Артура пахнуло холодом, а потом сразу кровь прилила к голове. Он почувствовал, как его щеки наливаются краской.
— То, что вы утверждаете, нетрудно проверить, в кафе было достаточно посетителей, — заявил дознаватель. — А следствие вы вводите в заблуждение, потому что не просто находились рядом, а… Может, расскажите, что вы там делали?
— В кафе «Тополек» я не был, я был в гостях у своего приятеля, — твердо сказал Артур.
— И это проверим. Как его зовут?
— Сергей Ерофеев.
— Адрес?
— Советская 176, квартира 15.
Дознаватель опять аккуратненько записал важную информацию. Не лучший выход подельникам обеспечивать друг другу алиби, но ничего другого Артур придумать не успел. А Сиротин снял трубку и набрал номер.
— Коля?.. Это Олег. Вы мне человечка разыщите… Что?.. Никаких «перекусить». Дело сделайте и гуляйте… Ага… Сергей Ерофеев, Советская 176—15… Жду. — Дознаватель положил трубку. — Артур Александрович, скажите, а у вашего приятеля машина есть?
— Да.
— Какая?
— «Японка».
— Точнее.
— Белая «тойота».
— Надо же, какое совпадение! — делано удивился Сиротин и даже ручками всплеснул. — Представляете: бармен из кафе «Тополек» запомнил марку машины, на которой уехал преступник, и это тоже белая «тойота»! И еще бармен, кажется, запомнил пару цифр из номера машины. Вдруг они тоже совпадут? Вас это не удивляет?
— Мало ли одинаковых машин…
— А вот ваш друг, наверное, сильно удивится. Особенно если нам удастся идентифицировать протекторы автомобиля преступников и сличить с протекторами машины Ерофеева.
— Так преступников было много? — в свою очередь, как можно искреннее удивился подозреваемый.
— Раз вы нигде не были, ничего не знаете, то я вам, Артур Александрович, расскажу по секрету, как дело было… Следствие считает, что в кафе «Тополек» Валерий был не один, а с другом. Друг, скорее всего, оставался снаружи и наблюдал за происходящим через витрину. Когда началась драка Валеры с его знакомым по имени Леонид, он поспешил на помощь товарищу, но столкнулся с преступником уже в дверях. Потому что Леонид, ударив Валеру ножом, схватил Ольгу и попытался вместе с ней скрыться с места преступления. Между другом Валеры и Леонидом произошел короткий разговор и схватка, в которой пострадал уже Леонид. Он получил смертельный удар в горло. Знаете, Артур Александрович, такое впечатление, что бил человек хорошо знакомый с анатомией — миллиметр в миллиметр. Это видели посетители кафе и бармен. Если предъявить им фотографии подозреваемого, то они смогут его опознать. Затем этот самый друг перебежал на противоположную часть улицы, где его ждала автомашина марки «Тойота» белого цвета. Точь-в-точь как у вашего приятеля, Артур Александрович. Затем машина с места происшествия скрылась. Я так понял, что вы с Сергеем Ерофеевым решили обеспечить друг другу алиби?.. Неудачная выдумка для подельников. Видимо, вы рассчитывали, что дело повернется по-другому, и алиби вам не понадобится. Поленились, Артур Александрович, не подумали о вариантах. Что ж вы так? В предыдущем-то деле у вас вроде все лучше срослось?
— В каком еще — предыдущем? — насторожился Артур. — На что вы намекаете?
— Ну как, не передумали пока изменить показания, Артур Александрович? — поинтересовался дознаватель. — Я ведь могу оформить все как явку с повинной и самооборону. Тем более, что Клоков, ну, Леонид, ножом размахивал. Это свидетели видели, так что я не блефую. Договорились?
— Нет, — сказал Артур уже ни в чем не уверенный.
— Как хотите. — Сиротин снова склонился над протоколом, записал отказные показания подозреваемого, затем деловито расспросил его анкетные данные и заполнил «шапку» бланка. — Прочтите, напишите «с моих слов записано правильно» и распишитесь.
Артур взял бумагу и быстренько ее пробежал. Записано было верно, придраться не к чему, но он решил потянуть время и уставился в листок. Может, действительно есть смысл признаться? Судя по всему, зацепки у ментов есть. Денег у них нет. Чистосердечное подразумевает и выдачу бабок, иначе какое же оно чистосердечное? Тогда зачем все было? За что Валерка погиб? За что ему, Артуру, срок мотать? Самооборона — статья хорошая, а вот что может «эта сиротина» сделать со статьей за вооруженный налет? Ничего не может, да и не хочет. А хочет дознаватель Сиротин провести образцовое расследование и получить медаль на жирную грудь и очередную звездочку на погон.
Артур исподлобья глянул на следака. По-швейковски простодушная рожа говорит не в его пользу: на дурака не тянет, значит, как Швейк, прикидывается идиотом ради выгоды. Ради своей выгоды. Тут они с Артуром похожи, он тоже считает, что своя выгода должна стоять на первом месте. И соглашаться на чужую не стоит. Тем более, что шансик у него еще есть. Артур взял ручку и расписался, как просили.
— Я могу идти или?..
— Или, конечно, — подтвердил дознаватель. — Сами понимаете, если я отпущу подозреваемого… Нам нужно время чтобы во всем разобраться, проверить факты.
В дверь постучали.
— Разрешите? — заглянул Смолянинов. — Олег Николаевич, задание выполнено, клиент доставлен!
— Заводите, — скомандовал Сиротин. — А вас, Артур Александрович, я попрошу пересесть к стене, освободите, пожалуйста, место для «приятеля».
Сергей вошел в кабинет с застывшим от напряжения лицом. Увидев подельника, он чуть отшатнулся.
— Привет, — сказал Артур.
— Попрошу вас не разговаривать, — тут же сказал дознаватель. — Смолянинов! Где вы там?! — позвал он. — Сядьте рядом с Моховиковым и последите, чтобы он не мешал допросу.
Сиротин повернулся к вновь прибывшему.
— Вы — Сергей Ерофеев? Проходите к столу и садитесь. — Он посадил Сергея так, чтобы тот не видел лица Артура.
Сиротин взял новый бланк и в этот раз начал с анкетных данных. Серега пытался покоситься на «шефа», но у него ничего не получалось.
— Сразу предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний. — Дознаватель поднял лицо от бумаги и уставился на Сергея. Через полминуты тот заерзал. — Ждете, что я буду задавать каверзные вопросы? Напрасно, Сергей, напрасно. Это уже не имеет смысла. Вы должны понимать, что раз мы вас так быстро отыскали, то, значит, нам все известно. Так?
Ерофеев пожал плечами.
— Он…
«Он тебя на пушку берет!» — хотел сказать Артур, но сумел произнести только первое слово. Но втором его рот оказался плотно запечатан ладонью Смолянинова. Артур дернулся, но другая рука опера нашла на его шее сонную артерию. Эти тоже, оказывается, анатомию неплохо знают.
Сергей снова попробовал покоситься.
— Не оглядываться! — стукнул по столу Сиротин. — Он тебе больше не поможет! Более того, я знаю, о чем вы договорились сегодня, и не спрашиваю, где ты был в три часа дня. Мне и так известно. Но это неважно. Не особенно важно для тебя, потому что тут соучастие доказать очень сложно. Гораздо важнее, Сергей, что твоя машина стояла перед институтом в момент ограбления.
— Я…
— Не торопись. Потому что это уже серьезно. Если ты мне сейчас соврешь, то сделаешь себе только хуже. Нам уже и доказывать-то особенно ничего не осталось. Ведь достаточно предъявить свидетелям налета фото Валерия и Артура, как они тут же будут опознаны… Что, нет?
— Я могу объяснить, что я делал в институте. Я хотел встретиться с отцом.
— Да брось! При чем тут какой-то отец? Их: вот его, — Сиротин ткнул пальцем за спину Сергея, — Артура и его дружка Валеру опознают свидетели. Доказать твою с ними связь несложно, нам сам Артур и поможет. Да-да, он обязательно будет валить все на Валеру и на тебя… Не оборачиваться, я сказал!
Сергей дернулся, как от электрического разряда.
— Видишь, он молчит. Потому что ему нечего сказать! Он сам сядет и тебя за собой потянет. Хочешь в тюрьму?
— Нет, — разлепил губы Сергей.
— Тогда расскажи, как все происходило на самом деле, и отделаешься условным сроком, я тебе обещаю. Ну?!
Артуру показалось, что Смолянинов нажал-таки на сонную артерию, ему не хватило воздуха, и комната поплыла.
— …Я приезжал в институт к отцу.
«Молодец!» — хотел сказать Артур, но опер рядом был начеку. Вот только как быть дальше? Ведь его реально могут опознать и в кафе, и в институте. Действительно, что ли, придется валить все на Валеру? Такого варианта он тоже не предусмотрел.
— Где он?! — раздалось из-за двери, и она тут же распахнулась, словно от крика. В кабинет влетел квадратный мужик в прокурорском кителе с большими звездами. — Сиротин, ты чем тут занимаешься?!
— Провожу очную ставку подозреваемых в совершении тяжких… — вытянулся за столом дознаватель.
— Какую очную ставку? Без понятых?! А ты, почему его держишь? — Мужик метнулся от дознавателя к Смолянинову, забывшему убрать от Артура руки.
Смолянинов встал по стойке смирно.
— Я…
— Молчать! Вы как следствие ведете, а? Кто за это отвечать будет? Я, что ли?
— Александр Матвеевич, — начал Сиротин, — мы имеем на руках все улики, чтобы…
— О том, как вы их получили, мы поговорим отдельно. Все материалы ко мне, сами оба через полчаса с рапортами ко мне в кабинет. Ясно?
— Так точно.
— Перед задержанными извиниться и отпустить.
— Под подписку?
— Какую подписку?! Я же тебе ясно сказал: извиниться и отпустить!
— Есть, отпустить, товарищ генерал.
Квадратный генерал схватил со стола бумаги и вылетел из кабинета. Сиротин упал на стул, а Смолянинов по стеночки двинулся к двери.
— Мы можем идти? — спросил Артур.
— Идите, — отозвался дознаватель и чиркнул ручкой, — вот вам пропуска.
Артур взял ничего не понимающего Сергея за плечо и выдернул из кабинета…
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— Надо же, выбрались! — сказал Артур, щурясь на солнце. — Считай — заново родились.
Парни остановились у крыльца милицейского управления. Артур достал сигареты и угостил Сергея.
— Ты чего молчал? — спросил тот. — Я уж подумал…
— Тебя проверял, — сказал Артур, все еще ощущая на губах смоляниновскую потную ладонь, даже табак не в состоянии перебить терпкий ментовский аромат. — Я ж тебе доверяю. Молодец, что не повелся!
— Ну ты даешь!.. — Сергей с восхищением посмотрел на «шефа». — А если бы я раскололся?
— Да у них доказательств нет, вот на пушку и берут. Ты думаешь, если бы в моем плане был прокол, нас бы так быстро отпустили?
— Не знаю.
— Вот то-то и оно.
— А если опять вызовут?
Артур испытующе посмотрел на подельника.
— Ты мне веришь?
— Да.
— Главное — держись прежней версии и не меняй показания. Говори все так, как мы сегодня договорились, и ничего не бойся. Если сегодня выкрутились, то и в следующий раз получится, понял?
— Ага, — кивнул Сергей. — А Валерка… точно, да?
— Да, его в кафе завалил один придурок.
— Это тот, с которым ты у дверей сцепился?
— Серега. — Артур придвинулся так, что чуть не обжег сигаретой лицо приятеля. — Я тебе сто раз повторял: забудь, что видел. И ни с кем, даже со мной, об этом не говори. Повтори!
— Ни с кем, даже с тобой… Чо ты взъелся-то, Артур?
— Это, значит, твой дружок? — рядом с ними остановился представительный мужчина, только что вышедший из дверей управления. Он в упор уставился на Артура.
— Мужик, тебе чего? — парень быстро перевел взгляд с мужчины на Сергея. — Ты его знаешь?
— Да, папа, — кивнул подельник, — это Артур.
— Ух, ты! — воскликнул Артур. — Папаша уже нарисовался! Приятно познакомиться… как вас?..
— А мне противно, — раздельно выговорил Виктор Денисович. — Еще рядом с моим сыном увижу — с говном смешаю, сопляк! Пошел вон отсюда!
— Ты чо разорался, козел старый?! Ты откуда выполз? И где раньше был? А мы с Серегой — друзья, да, Серый?
— Да.
— Скажи спасибо, что это мой сын с тобой связался, а то бы ты уже в СИЗО отдыхал, фантомас недоделанный. И отдельное спасибо за то, что я с прокурором города за одной партой сидел, понял?! Еще раз на глаза мне попадешься — я тебя на нары по блату устрою.
— Только вместе с Серегой.
— Не надейся.
— Серый, ты видишь: он же прибежал в твоем лице свою задницу прикрывать! Что не так?
Виктор Денисович неловко размахнулся и ударил Артура в челюсть. Артур голову убрал и ткнул проректора кулаком в солнечное сплетение — не сильно, а так, чтобы папаша поперхнулся.
— Серый, ты видел, не я это начал. — На всякий случай Артур отступил на шаг. — Пошли отсюда.
Сергей сделал шаг за ним, но Виктор Денисович вцепился в плечо сына.
— Никуда ты не пойдешь, я отвезу тебя к матери. И чтоб ни шагу без моего ведома!
— Он за себя боится, ты видишь?
Серега слабо дернулся, но отец руку удержал.
— Поедешь домой, — повторил он.
— Мы же друзья, — сказал Артур, — я же тебе верю, как себе, ты вспомни! А кто он? Он тебя раз бросил, бросит и во второй.
— Я тебя предупредил, — напомнил ему Ерофеев-старший, а сыну повторил: — А ты — домой!
— Серега!
Виктор Денисович стащил Сергея с крыльца и запихал в машину.
— Тьфу! — Артур покрутился в поисках кирпича, но у ментовской цитадели было стерильно чисто. Машина Ерофеева-старшего дернулась и покатила. Парень махнул рукой. — Чтоб ты… Ладно, сочтемся…
Колени у Артура как-то сами подогнулись, и он опустился на последнюю ступеньку. Вот, значит, кто их из-под катка вытащил. Честь и хвала папе-проректору! Без него, точно, сидеть бы им на нарах. Жаль, что он Серегу увел, но Серега вернется, Артур его не потеряет. Как можно терять друга, у которого папа — приятель генерала? Риторический вопрос…
Все-таки варит у него голова, правильно он Валеру не послушался и Серегу в дело взял. Даже если папаша будет теперь сына на коротком поводке держать — дело-то уже сделано. Хорош бы Артур был, если бы проболтался Сиротину о бабках! Кстати, надо бы их перепрятать. Дружба дружбой, а вдруг Серега папашке колонется? Тот не дурак и сразу лапу на бабки наложит. Ближайшее дежурство когда? Завтра. Надо будет пакеты разрядить и мешки убрать в место понадежней подсобки. Куда ни менты не догадаются, ни Михалыч не заглянет.
За то, что Сергей ментам проговорится, можно не беспокоиться, к тому же за ним сейчас папаша присмотрит. А вот со вторым после него свидетелем поговорить стоит в ближайшие дни, а лучше — прямо завтра, до дежурства.

Где-то в полдвенадцатого, когда, по его прикидкам, в университете должно болтаться наибольшее количество студентов, Артур нашел деканат факультета экономики и посмотрел расписание второго курса. Затем отыскал нужную лекционную аудиторию и осмотрел ряды. Оли видно не было.
— Оля Потехина здесь? — спросил он девчонку в очках. Считается, что такие все знают. Девчонка не подвела.
— Нет.
— А где она?
— Болеет, кажется.
— Адрес ее знаешь?
— Не-а.
Тут Артур в очкастой девчонке разочаровался.
— А староста ее группы кто?
Но и староста адреса Ольги не знал. Пришлось вернуться в деканат, где в приемной оказалась рыженькая секретарша.
— Здравствуйте, меня зовут Артур, — представился он, улыбнувшись как можно приятней. — Я из областной библиотеки, и…
— Какие интересные специалисты, оказывается, работают в областной, — улыбнулась в ответ рыженькая. — Запишите меня в свой отдел?
— Я работаю не в отделе, я практикант-историк. У меня даже удостоверения нет, но если вы мне не верите, то я дам вам телефон, и вы сможете позвонить… — Артур сделал вид, что роется в карманах.
— Не надо, я вижу, что практик… Так что вы хотите, молодой человек?
— Мне нужна Ольга Потехина. Дело в том, что она взяла несколько ценных книг и не возвращает их.
— Посмотрите по расписанию, кажется, у нее сейчас лекция.
— Ольги на занятиях нет, не будете ли вы так любезны и не дадите мне ее домашний адрес?
— Только ради целостности библиотечных фондов, — ухмыльнулась рыженькая. Она раскрыла какой-то журнал, выписала адрес и протянула бумажку. — Имейте в виду, что я тоже питаю слабость к особо ценным экземплярам.
— Я это обязательно запомню, — еще разок улыбнулся парень.
Через полчаса Артур уже стоял перед Олиной дверью и прикидывал: есть ли за девушкой наблюдение? Но, даже если оно и установлено, выбора у него нет. Артур решительно нажал кнопку звонка.
— Кто там? — спросил мужской голос через дверь.
— Здравствуйте, меня зовут Артур, я Олин друг. Могу я ее увидеть?
После короткой паузы дверь открылась, за порогом оказался мужчина средних лет с невзрачным лицом.
— Вы ее друг?
— Да. Мы встречались, и я…
— Оля плохо себя чувствует, и ваша поддержка, возможно, ее ободрит… Еще раз: как вас зовут, молодой человек?
— Артур.
— Проходите, пожалуйста.
Словно бы его имя послужило паролем. Артур кивнул и вошел в просторную прихожую, из которой, словно в сказке, вели три двери.
— Олина комната направо, по коридору и налево, — подсказал хозяин.
— Спасибо.
Артур нашел комнату, постучал и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Оля лежала на диване укрытая пледом и смотрела в потолок.
— Папа, я же просила!..
— Это не папа.
Оля дернулась, услышав его голос, и рывком села на постели.
— Артур? Что ты тут делаешь? Зачем? Что тебе надо?!
— Успокойся, Оля, я просто пришел тебя навестить. Ты же болеешь.
— Откуда ты…
— Я был в университете, в деканате мне дали адрес.
— А-а…
— Я понимаю, как тебе тяжело, ты ведь любила Валеру. А я был его лучшим другом.
— Я и сейчас его люблю, — скуксилась Оля, в припухших глазах заблестели слезы. — Еще больше, чем раньше-е…
Артур присел рядом и обнял девушку за плечи.
— Не плачь, не надо, Валера бы этого не одобрил. Помнишь, какой он был всегда веселый? Обязательно бы сейчас какой-нибудь анекдот про похороны рассказал…
Оля заревела в голос.
— Извини, утешитель из меня плохой. Валера был сильный парень, поэтому и погиб. Он не умел отступать, и он бы тебя никому не отдал. Да он и не отдал. Даже если бы я этого Леню не положил, верно?
— Да-а… — всхлипнула Оля, уткнувшись в Артурову грудь. — Валера был самый лучший. Почему он?..
— Видно, не ждал Валерка ножа, недооценил он твоего второго поклонника.
— Но ты же знаешь, — Оля посмотрела Артуру прямо в глаза. — Ты же знаешь, что я не виновата! Ты веришь? Валера ведь говорил тебе, что я его люблю?
— Говорил, говорил, Олечка, успокойся, не плачь. Что случилось, то случилось, и сделанного не воротишь. Ты думаешь, я хотел Леонида-то… — Артур сделал неопределенный жест. — Нет, я просто хотел тебе помочь, а тут Валера… ну, и не рассчитал… Честно говоря, мне кажется, что он по заслугам получил, по справедливости. Чего он меж вами лез? Псих он был, а я за Валеру ему отомстил. Так?
— Так, — кивнула Оля. — Ты не бойся, Артур, я про тебя никому не сказала.
— Знаю.
— Я и родителям ничего не сказала. Они думают — у меня депрессия, потому что у меня с парнем… ну, ссора, что ли… Я, знаешь, чего боюсь? — горячим шепотом сказала Оля. — Я боюсь, что маму в милицию вызовут и все ей расскажут: про встречу в кафе, про драку, про Валеру и Леню. Она и так уже утром пыталась про Леню спросить: не из-за него ли я плачу? Я сказала, что нет. А сама боюсь. Представляешь, какой скандал выйдет, если все узнают?
— Не узнают, — пообещал девушке Артур, вспомнив квадратного генерала. — Я сделаю так, что никто ничего не узнает.
— А ты можешь?
— Только ты должна мне помочь… Не веришь? — Артур поднял за подбородок ее заплаканное лицо.
— Верю, — слабо улыбнулась Оля.
Но он понял: чтобы добиться настоящей веры, ему придется совершить еще не одно чудо.
— Здравствуйте! — На пороге комнаты возникла крупная дама, в которой Артур вдруг узнал главбухшу института. От неожиданности он вскочил. — Приятно видеть хорошо воспитанного молодого человека, — кокетливо улыбнулась Антонина Макаровна. — Сейчас это такая редкость!.. Ну что же ты, Оленька, познакомь нас со своим женихом.
— Мама! — с упреком воскликнула девушка.
— Ну, извини, доча, если я забегаю вперед. Мне, как матери, простительна некоторая волнительность.
— Моего друга зовут Артур, — сказала Оля, — но мы вовсе не…
— Ладно, ладно, — махнула рукой Антонина Макаровна, — хватит прятаться.
— Очень рад познакомиться с Олиной мамой, — сказал Артур. — Надеюсь, что с вами мы тоже сможем подружиться.
— Мне ваш голос уже кажется знакомым! — воскликнула главбухша. — Вы, наверное, не раз звонили Олечке по телефону?
— Да, конечно, — быстро сказал Артур.
— Чего же мы тут стоим, у меня ведь обед стынет! — сказал папа Слава. — Прошу вас к столу, Артур.
— Спасибо.
— Я только приведу себя в порядок, — заметила Оля.
— А я хочу помыть руки, — сказал Артур.
— Я вас провожу, — предложил будущий тесть.
В ванной Артур открыл воду, привычным жестом достал из кармана медаль и подбросил ее. Загадал: «Решка!» Но выпала ли ему грань с фасадом института, Артур смотреть не стал. Вдруг передумал. Ему и без этого — повезет!

Глава девятая
Родион
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Гады, ясный перец! Родик просто очумел от злости. Как же так? Ведь это его идея, он ее придумал. Он проиграл в уме тысячи комбинаций, он изучил все детали, все возможные ошибки, все варианты… и тут приходят какие-то гады, и уносят из-под его носа два здоровенных мешка, две кучи денег! Потом, когда с Леней пометался по крыльцу, когда осознал, понял, что все, каюк, парни слиняли, вот тогда его словно прибило. Родион от злости прямо одеревенел. Такое было ощущение, что налетчики огрели по затылку дубиной. И еще такое, что мешки это были его собственные.
В конце концов, они ведь действительно обокрали его: и как сотрудника института, и как полуставочного охранника.
Родион тогда посмотрел на отвисшую челюсть Клочка и понял, что Леня переживает похожие чувства. Теперь неважно, способен ли тот был ограбить кассиршу, важно, что и его обокрали. Метла почувствовал к нему даже какую-то близость, что ли. Их обоих обокрали эти гады!
Обокрали-то, можно сказать, всех, а вот кто за это ответит?
Какой же он дурак, что послушался Клочка и остался у кассы! Черт дернул дожидаться зарплаты! Пропади она пропадом! Расположение к Лене сменилось раздражением. Если преступников не поймают (а такое происходит сплошь и рядом, ему на зоне миллион историй рассказывали!), то будут искать крайних. И охранники, проворонившие деньги, тут на первом месте. А один из них первее второго. Ясный перец, его это счастье, полная лопата. Кто, как не бывший зэк Метлин лучше всех подходит на роль наводчика? И подельника! С другой стороны, настоящий подельник у кассы бы вряд ли остался отсвечивать. Слабая, но отмазка.
Да, слабая. Дознаватель Сиротин как услышал об этом, так такую рожу скорчил, словно таракана проглотил. У него же в голове один план по раскрытию, ясный перец!
— Понимаете, Родион Семенович, — таким же тараканьим голосом сказал этот хрен в погонах, — такое крупное дело на пару не делают. Вы же человек опытный, понимать должны.
Родик промолчал. Вот, гады! И те, унесшие его мешки, и эти — с намеками. Сейчас начнут на причастность проверять.
— А раз так, — продолжил дознаватель, — то постарайтесь вспомнить по порядку все события нынешнего дня как можно подробнее.
Родик постарался, рассказал все кроме своей заветной мечты — ограбить Людмилу первым. Скрывать-то ему нечего — ведь не успел сделать сказку былью!
Неужели менты правда думают, что, ограбив кассу, он сидел бы тут и потел, давая показания?
Отделался Родик сравнительно легко: когда следак попросил повторить все на третий раз, он уже решил, что все, погорел. Но тот всего лишь взял с него подписку о невыезде. Значит, есть у ментов и другие соображения насчет дела. Родион, между прочим, несмотря на всю эту муту, тоже кое-что приметить успел. Мелочи какие-то, но что-то такое в них было…
Леонид опять словно отключился. В один момент только оживился, когда проректор попытался подсунуть ему инструкцию на подпись. То есть сначала-то Метла не понял, чего Виктор Денисович злится, но потом он и к нему подкатился. Тут Родик сразу все просек и закосил под дурачка. Тот ему журнальчик по инструктажу, а Родион — пожалуйста, подпишу, не жалко для хорошего человека. Но только после Леонида Павловича Клокова.
— Почему? — удивился проректор.
— А потому, что он в нашем наряде вроде как старший. А я все как старшие привык делать!
— Но я-то старше Клокова!
— А где вы расписались?
У проректора челюсть отвисла. Я ж, говорит, не охранник.
— Поэтому я и говорю, что старший — Клоков!
В общем, запутался Виктор Денисович и отвалил — Леню, наверное, искать. Если вернется, то Родик ему новую отмазку сочинит, но ведь это только в том случае, если Клочок распишется. Не враг же он самому себе, это-то он хоть должен понимать?!
О чем Леня все время думает? Не Лобачевский вроде, а все вдаль пялится.
Вот и на составлении фоторобота сидел молча. А ведь его какая задача (как и Метлы) — с ментовского крючка соскочить! Видно, что-то поважнее в его мозгах застряло. Налетчиков вспоминает?
Родион и сам часто возвращался к моменту ограбления. К псевдоинкассаторам он, конечно, сильно не присматривался, но был уверен, если б встретил — узнал. Молодые парни, один курносый, у другого горбинка… один брюнет, а второй вроде блондин. Может, доведется на суде повидаться… Хотя на милицию надежд мало. Метлин даже готов был ментам помочь (в конце концов, те гады унесли его деньги), но ничего больше, чем уже рассказал, он не знал. Это не помешало дознавателю еще дважды вызывать его и расспрашивать, следя, не спутает ли он показания. Пока Родику удавалось обходить все рогатки дознавателя, но это как-то не слишком радовало, Метла стал задумываться о будущей жизни. Никаких перспектив впереди не было, а единственную мечту опоганили залетные гады. Кстати, родиковых приятелей, которые фигурировали в его собственных планах ограбления, наверняка тоже проверяют на причастность. И Зила, и Бульбу, и Глиста. Как и бывших подельников, парней чуть постарше. Свечку надо поставить за их алиби. Вот об этом сейчас у Родиона голова болит. Не может он, как Клочок, мечтать о чем попало.
Странно, что Леня таким и перед ограблением был, а после — так вообще полным тормозом стал. Алиби его, значит, не волнует. А почему? Потому что его куча людей перед кассой видела, когда та парочка внутри шуровала? Может, уверен, что этого достаточно? Однако надо его пощупать: чем парень дышит? Представляет себя Робин Гудом или Рокфеллером?
Метлин решил разговор не откладывать, а на следующий же день прояснить ситуацию. В конце концов, они же напарники, и если Клочок что-то напортачил, то это и его коснется. Родион, если что, по глазам все поймет, он не мент, ему улики ни к чему. Кстати, заодно Родик на новую тему переключится, а то сколько можно гадать об алиби Глиста!
И как раз на следующее утро Клочок номер отколол — не пришел на службу. Родик сунулся к нему на кафедру механики, а его заведующий вдруг заявляет, что Леня Клоков заболел. Спокойненько так сообщает. Простыл он, видите ли, должно, перекупался. Родик чуть было заведующего матом не послал, да передумал — что с него, ученого, возьмешь. По его наблюдениям все кандидаты наук такие, а этот вообще, кажется, доктор.
Получается, что Клочок сейчас всех облапошил, а через неделю попадет в рейтинг под названием всероссийский розыск преступников?
Под предлогом, что хочет навестить больного товарища, Родион узнал у заведующего домашний адрес напарника. Ехать было недалеко, и после работы Метлин туда смотался. В квартире было тихо, во дворе ни одного милицейского «бобика», значит, менты еще ничего не знают. Ну и хрен с ними, решил Родик. Он хоть и завидует своему более удачному напарнику, но стучать на него, ясный перец, не будет! Гуляй, в общем, Леня, на полную катушку, пока тебя в крытку не упакуют. Но Метла к этому руку не приложит, все-таки они коллеги — и так и сяк. Как же ему удалось всех кинуть?
Родион в задумчивости поплелся от дома и чуть не наткнулся на Леонида. К счастью, у того, как всегда, был отрешенный вид. Метлин отскочил в сторону, Клочок прошагал мимо, словно ходячий манекен. Значит, все как-то не так, как придумал Родик…
Но как? Сколько он ни ломал голову, а догадаться не смог. Но раз Леня с работы отпросился, чем-то он занимается? Метла решил повторить маневр напарника. На следующее утро он тоже отпросился со службы и спрятался в гаражах посреди клочковского двора — надежно, тот и без гаражей ни черта перед носом не видит. Ждать пришлось долго, Родик полпачки сигарет высадил, прежде чем из подъезда показалась знакомая фигура. И опять Леонид его не заметил, но не из-за всегдашней рассеянности, а, наоборот, из-за необычной целеустремленности. Несмотря на далеко не спортивную фигуру, Клочок резво промчался мимо, глаза его, обычно туманные, видели скрытую пока цель. Метла сел на хвост и бодро затрусил следом.
Леня вывел его на ближайшую остановку общественного транспорта, а потом устроил заподлянку — сел в практически пустой автобус. Родик лезть следом не решился и поймал такси. Так они проехали целых десять остановок. Метла стал опасаться, что Клоков — автобусный маньяк и все свое свободное время тратит на такие вот путешествия. Наконец Леня вышел, а Родион смог отпустить такси, увезшее сто рублей — половину его наличности. Еще один такой заезд — и придется очередной автобус преследовать на своих двоих. К счастью, Леня пересаживаться не стал, а пошел в глубь квартала. Затем они с Родиком оказались на соседней улице, где высилась «свечка» красного кирпича. Какой-то институт, смутно вспомнил Метла. Или университет.
Что, ему одного высшего образования мало?
Но Леня внутрь не вошел, а устроился на скамейке у соседнего дома. Родику пришлось убраться еще подальше — устроить пункт наблюдения через дом. Он привычно закурил, решив, что рак легких можно смело считать профессиональным заболеванием сыщиков. Видимо, Леонид точнее, чем сам Родион, ориентировался по времени, поскольку соскочил со скамейки ровно через три сигареты. Метла бросил окурок и приблизился к Клочку. Тот пялился на желтую точку на противоположной стороне улицы. Крошечная фигурка появилась на крыльце университета, чуть замешкалась, а потом стала удаляться. Леню потянуло за ней, словно магнитом, у него даже шея одеревенела.
Желтый — цвет девчачий, подумал Метла, хотя в наше время ни за что ручаться нельзя. Клоков шел за желтком как привязанный, и Родик рискнул максимально сократить дистанцию — так ему стало интересно. В желтой кофте все-таки оказалась девчонка — хрупкая, как цыпленок, но грациозная. Отталкиваясь от этого факта, Метла сделал два вывода: во-первых, Леня нормальной ориентации, во-вторых, он втюрился, и этим объясняется его потусторонний взгляд и витание в облаках. Нормальное состояние, судя по школьной литературной программе. Но для Родиона открытие неприятное, оно означает, что Метлин ошибался. Он уже готов был свернуть в проулок и отправиться на работу, когда вдруг что-то в желтой фигуре насторожило его. Было в ней… походка, что ли, знакомая? Родик пригляделся. Вот это финт! Девочка-то оказывается не простая, а золотая! Ленька не дурак, нашел на кого глаз положить, это ж дочка главбухши! Губа не дура: Клочок сам же говорил, что у той деньги к рукам липнут — только успевай в банк складывать. Но чего он сзади крадется, неужели такой робкий? Или другая причина есть?
Родион так задумался, что упустил из виду и Ольгу (так, кажется, дочку зовут), и самого Леню.
Что-то тут не так. В конце концов, Клоков не пятикласник, должен понимать, что если за девчонкой просто следить, то взаимности от нее не дождешься. Надо ее хотя бы за косички подергать. Значит, есть причина. Какая? Вот этот вопрос засел в мозгах, как заноза. Главбухша — это деньги, крутилось в голове рефреном. У нее есть чем поживиться. Ей самой тоже легко это сделать. Кроме того, деньги недавно украли, а главбухша раньше других знала, когда их повезут. Ну, это многие знали, в том числе и Родик, и Леня, и та же Оля. Раз Леня за девчонкой следит, следовательно, в чем-то подозревает? Почему не выдает милиции? Хочет сам руки нагреть. По крайней мере, Метла так бы и сделал, если бы знал чужой секрет. А в чем Ольгу можно подозревать?
Как Родик голову ни ломал, к определенному выводу так и не пришел. Да и какая разница, решил он. Раз Леня знает, пусть сам ему и скажет. А заодно возьмет его в долю. Метла может помочь следить за девчонкой или ее мамашей, а также, если надо, стрелку забить, разобраться. У него и пацаны знакомые есть, которым все равно по какому поводу кулаки чесать. Такая поддержка может Клочку понадобиться. А если нет, то достаточно того, что Родик не скажет Оле, что кое-кто за ней следит. Леня не такой дурак, чтобы терять все, вместо того чтобы немного поделиться с товарищем. Заодно и расскажет, в чем замешана девчонка.
Первая хорошая новость за последние дни. Родион повеселел и направился домой. И так расслабился, что не сразу заметил двух человек, дежуривших у подъезда. А мог бы, ведь сам таким же образом провел утро у дома Клокова.
— Метлин Родион Семенович?
Родик отмахнулся от вытянутых из кармана корочек. Ну кто еще может задать такой дурацкий вопрос и таким дурацким тоном? Разве что член нобелевского комитета, но красных корочек у него наверняка нет.
— Капитан Смолянинов, — все равно представился приставучий мент. А второй придвинулся ближе, перекрыл дорогу на случай, если клиент предпочитает общаться со шведами. Родион и пытаться не стал, тем более что за ним ничего такого нету.
— А в чем дело? — соблюдая традицию, спросил он.
Смолянинов молча пригласил его в «газик», а на Родиков вопрос дал ответ уже дознаватель Сиротин.
— Не дело, а дела, — начал с уточнения следователь.
— Еще один институт ограбили? — бодрясь, спросил Метла, но уже почувствовал спиной неприятный холодок.
— Да нет, тут Зила взяли на грабеже, а его подельник скрылся. Вы ведь, кажется, друзья?
Вот и все, мелькнула мысль. Он-то боялся, что у Глисты с Зилом не окажется алиби на время налета на кассиршу, а теперь ему самому нужно алиби на время Зиловского гоп-стопа. Интересно, кого он и где?.. Сиротин просто так не скажет, крутить будет, но и так, зная привычки приятеля, догадаться можно. Наверняка ночью прохожих бомбил. И на это время никто алиби Родиона обеспечить не может, разве что родаки, но для следствия это не в счет. А стоит его с Зилом связать, тогда можно и на кассу колоть: статья одна, эпизодом больше, эпизодом меньше — уже без разницы. Так что: уже пора соглашаться?
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Нет, ну это уже наглость, решил Метла. Понятно, что дело такое — ментовское, но беспредел-то зачем творить? Ясно же, что к делам придурковатого Зила он отношения не имеет, но следователь все равно задержал его «до выяснения». Хочешь проверять на причастность — проверяй, зачем в крытку-то кидать?! Ясный перец: Сиротин во что бы то ни стало решил найти крайнего в этом чертовом налете. А Родику нет никакого резона за чужие грехи чалиться. Мало того что у него надежное дело сломали, деньги увели — ему еще и отвечать «в особо крупных размерах»?! Метла подумал и пошел в отказ: ни в чем не участвовал, нигде не состоял. Дознаватель тоже подумал (видно было, как желваки помогают мозгам перетереть новую информацию) и выписал постановление о задержании на максимальный срок без предъявления обвинения. Три дня. Родик чуть в морду ему не плюнул! Ему, гаду, справку в дело кинуть надо: что провел оперативно-розыскные мероприятия, что проверил на причастность, задержал по подозрению, а у Родика на финише миллионное дело повисло. Три дня! За это время все что угодно может произойти. Тот же Леня ноги сделает или с девчонкой что, или их подельники смоются, деньги поделят…
Да мало ли что передумал Родион за трое суток в камере. То он прощался с деньгами, то верил, что стоит только взять за жабры Клочка, как тут же на него посыплются с неба деньги. Эту картину Метла представлял особенно четко: банкноты приятных зеленых и сиреневых тонов (почему-то всегда падали пятихатки и тысячи, купюр помельче не попадалось) крутились в воздухе плотной метелью — так, что неба было не видно. Красиво. Ничего лучше Родик и вообразить себе не мог. Лучше только доллары, но кто ж зарплату в институте будет долларами выдавать!
В худшие минуты воображение подсовывало два пустых брезентовых мешка или влюбленного осоловелого Леню, который думает только о девчонке и ни про какие бабки ничего не знает. А может получиться так, что эта самая Оля не знает про них, и Клочок зря за ней следит. При такой крутой мамаше чего ей заботиться о колобашках, они и так не переводятся… И время, время течет на воле и в камере по-разному. Это особенно бесило. Время, как говорится, деньги, и чем больше его утекает, тем все дальше оказывается Метла от вожделенных брезентовых мешков. Может быть, лишний час в крытке, последний, никому, даже дознавателю, не важный час навсегда развел его с налетчиками, может, их как раз сейчас поймали, и Родион уже никогда не поспеет получить с них свою долю.
Много чего передумал Родик, валяясь на нарах, но с сокамерниками в разговоры старался не вступать. По прошлому опыту знал, что самый улыбчивый может оказаться стукачом, а самый быкастый — подсадной уткой.
На третий день Сиротин вызвал его с вещами, вяло предупредил об ответственности за дачу ложных показаний, повторил все прежние вопросы. Все, выдохся следак, почувствовал Метла, больше он ему досаждать не будет. Напомнив о действии подписки о невыезде пока идет следствие, дознаватель Родиона отпустил. Даже не извинился, сволочь.
Ну и ладно.
Вернувшись домой, Метла, несмотря на то что горячей воды не было, первым делом полез в душ. Благодаря жаре последних дней (в камере он проклял ее во веки веков) холодная вода стала почти теплой. Затем Родик за минуту срубал банку сайры в масле и запил все той же тепловатой водой. Вот теперь пора и делом заняться. Времени потеряно много, очень может быть, что Клочок не зевал и долю себе уже хапнул. Наверняка взял меньше, чем мог, он ведь по большому счету лох. Ну, ничего, Метла всех ополовинит, это уж как пить дать.
Родион снова отхлебнул воды и снял телефонную трубку. Первым делом надо забить стрелку.
— Алло, это кафедра?
— Кафедра механики. Здравствуйте.
— Клокова позовите.
— А его нет, он сегодня на после обеда отпросился, — ответила какая-то девчонка.
Ясный перец, Клочок времени не теряет!
— А как ему домой позвонить?..
На всякий случай Родион решил попытать счастья. Не все ж напарнику за девчонкой следить. Трубку поднял отец.
— Здравствуйте. Леню можно?
— Нет, — тихо сказал тот. — Ленечку убили.
— Что?! — не поверил Родик.
— Нет больше Лени. Все… — В трубке раздались короткие гудки.
Ни фига себе, поворот! Во что же вляпался Леонид? Кому понадобилось убивать этого увальня? В конце концов, парень он был незлой, могли бы и заплатить. Видно, не зря он за Ольгой следил и за эти три дня нашел налетчиков, а они его… Жалко… Милиция запросто может за это дело зацепиться, Леонид ведь тоже под подозрением был, наверняка и подписку давал. Значит, расследовать будут всерьез и с оглядкой на ограбление кассы. Тут менты шанс не упустят. А вот как Родику свой не потерять?.. А эти налетчики — ребята злые, с такими опасно связываться. Хотя — почему обязательно налетчики? Может, с Ленькой несчастный случай произошел, драка какая-нибудь? Но тогда как он сможет добраться до этих… Продолжить вместо Лени слежку за Олей? Или что? Что делать-то?
Родион плюхнулся на диван. «Что делать-то?» — повторил он про себя. За три дня отсидки он успел столько всего передумать, перебрать все возможные варианты, еще пять минут назад Метла точно знал, что будет делать при любом раскладе и вот теперь растерялся. Из прострации его вывел телефонный звонок. Родик дотянулся до аппарата.
— Алло?
— Гражданин Метлин? — спросил знакомый голос.
— Да.
— Дознаватель Сиротин.
— Не поверите — узнал, богатым не будете, — сказал Метла. — Мы ведь сегодня уже говорили. Чего вам еще надо?
— Родион… э-э-э… Семенович, я хотел бы попросить вас прямо сейчас подъехать во мне в городское управление, кабинет 23.
— Кабинет-то я помню, — хмыкнул Родик. — Только что за спешка? Трех дней вам было мало, хотите начать все сначала?
— Нет, это приглашение, — Сиротин сделал ударение на последнем слове, — связано с новыми обстоятельствами.
— Какими?
— Если вы еще не знаете… Дело в том, что сегодня был убит Леонид Клоков, ваш напарник.
— Не может быть! — воскликнул Метла. — Как это случилось?
— Обстоятельства мы выясняем, — уклончиво ответил дознаватель. — Я приглашаю вас в качестве свидетеля для опознания. Вы можете приехать прямо сейчас?..
Ясный перец, он приедет! Родик не дурак, он все сразу влет сечет: раз его тянут на опознание, значит, поймали налетчиков. Или думают, что поймали. Во всяком случае, по Лениному делу ему опознавать некого, он же час как из СИЗО. То есть, может, дела и связаны, но его зовут точно по одному. Как же он откажется, если ему до смерти хочется скорее узнать: тех грабителей поймали менты или не тех?
— Ну так как? — нетерпеливо переспросил Сиротин.
— Хорошо, сейчас приеду, — как можно спокойнее сказал Родион. Лучше, если дознаватель не догадается об его интересе.
Метла натянул джинсы и футболку и вышел на улицу. Его так и подмывало взять такси, но Метла сдержался и поехал автобусом. Надо было еще решить: опознавать ли ему тех парней или прикинуться, что не помнит? Учитывая, сколько народу терлось тогда перед кассой, их все равно опознают, но облегчать работу ментам совсем не хочется. А если они его снова заподозрят и будут проверять на связь с подозреваемыми?
Родик сошел у кинотеатра Маяковского, пешком дошлепал до управления. На подходе чуть притормозил, поскольку главный для себя вопрос с опознанием так и не решил. Что-то плохо у него после камеры котелок варит. Вот опять он тормознулся: показалось, что на крыльце толкаются те самые парни. Метла подошел чуть ближе и притаился за столбом. Нет, не ошибся, один — брюнет — точно из тех, только без камуфляжа. А второй вроде не похож. Неясно другое: почему они на крыльце тусуются, да еще без конвоя? Подследственных (если только за три дня все законы не переменились) на крылечко покурить не отпускают.
А может, его вызвали других опознавать? Или вообще не за этим? По телу волной пробежал озноб. Неужели Сиротин снова решил его замести? Расчет точный: раз его уже отпустили, то чего ему бежать? Родику как-то сразу расхотелось заходить в управление.
Пока он колебался, на крыльце появился еще один знакомец — проректор Ерофеев. Он подрулил к пацанам, и пошел тут базар не шуточный. Виктор Денисович особенно наезжал на брюнета, которого Родион узнал. А тот, видно, огрызается. Жаль, что голосов отсюда не слышно. Метла стал прикидывать, как бы подобраться к ним еще ближе, но тут Ерофеев схватил второго пацана за шкирку, запихал в стоящую у крыльца «Волгу» и укатил. Оставшийся налетчик присел на ступеньку, посидел минутку, потом сошел с крыльца и куда-то направился. То ли его уже отпустили, то ли он передумал заходить в управление. В таком случае планы Родика тоже меняются. Он подождал несколько секунд и пошел следом за брюнетом. Это было нетрудно, тот, похоже, слежки не опасался. Метла проводил налетчика до дома, а затем караулил его до темноты. Скамейка, припрятанная подростками в кустах, была надежно укрыта от посторонних глаз. Кроме бомжа, собиравшего пустые бутылки, Родиона никто там не беспокоил. А то, что во дворе был табачный киоск, сначала показалось большим удобством, но на третьей пачке эта мысль перестала казаться такой уж бесспорной. Рот наполнился горькой слюной, словно он табак жевал, а не курил.
Брюнет из подъезда так больше и не появился. Родик с опозданием сообразил его проверить, к счастью, подъезд оказался непроходным. Когда стемнело, Метла решился покинуть свой пост, но рано утром снова вернулся. В его кармане лежали бутерброд и неизменная пачка «Золотой Явы». Ждать пришлось долго, Родион весь издергался, но деваться было некуда. Наконец брюнет появился во дворе, огляделся и пошел к остановке. Метлин двинулся следом. К удивлению сыщика, парень привел его к тому же самому университету, у которого они с Клоковым караулили девчонку. Брюнет зашел внутрь, а Родик присел на скамейку. Где-то через полчаса налетчик появился вновь. Он снова сел на автобус, а Родион был вынужден второй раз за утро взять такси. На этот раз они добрались до нового элитного дома на улице Нарымской. Здесь опять надолго застряли, вот только парень где-то внутри, а Метла снаружи. И как менты могут заниматься таким поганым делом всю жизнь? Это почти так же скучно, как сидеть.
Появление брюнета спасло Родиковы пальцы, потому что ногти к тому моменту он уже обглодал. Как же долго придется ему следить за чертовым налетчиком? Родион стал уже сомневаться: тот ли это парень? Ведет себя спокойно, ничего подозрительного не делает. Ментам хорошо, они могут телефон на прослушку поставить, связи там всякие проверить, а вот так, как он, можно месяцами ноги бить без толку. Родику от голода и усталости так стало себя жалко, что он не сразу сообразил, кто вышел следом за брюнетом из подъезда. А ведь это была та самая Оля! Метла мгновенно забыл о мелких неудобствах, он снова почувствовал след.
Парочка прошлась до остановки, где распрощалась довольно нежно. Раз Ольга знакома с налетчиком, то понятно, почему за ней следил Леня. Теперь главное — не повторить его ошибки, но кто знает, на чем он прокололся?
Брюнет опять полез в автобус, на этот раз Родион пожалел денег и последовал за ним. Они доехали до остановки «Горбольница», перешли дорогу и углубились на территорию этой самой горбольницы № 1. Метла чуть приотстал. Начинало смеркаться, но сыщику показалось, что брюнет осторожно оглядывается. Лучше не рисковать, подумал Родик и тут же переменил мнение, потому что парень вильнул куда-то с главной дорожки и пропал. Родион стал рыскать кругами, обогнул какой-то двухэтажный дом и чуть не налетел на брюнета. Его спасло то, что тот разговаривал с кем-то в дверях. Метла успел тормознуть и замер за углом.
— …Погоди, не закрывай, — попросил голос мужика лет сорока. — Нам бояться некого, это нас все боятся.
— Не преувеличивай, для этого мы слишком живые, — ответил голос помоложе, видимо, брюнет.
— А самого-то мандраж берет? Или пообвык? — поинтересовался мужик.
— Да нормально… Ну что, Михалыч, собрался?
— Тьфу ты, термос-то я забыл.
— Ну, ты и растяпа!
— Да ладно, Артур, куда тебе торопиться, вся ночь впереди.
Будем знакомы, подумал Родик. Вот только не хотелось бы через дверь разговаривать. Голоса вроде удалились, и он решил рискнуть. Подкрался к двери, осторожно, без скрипа приоткрыл и скользнул внутрь. Ну и вонь! Что это за… От внезапной догадки подкосились ноги. Родион привалился к стене и, перебирая руками, забился в самый темный угол. Не сказать, чтоб он жмуров боялся, но в морге оказался впервые. И запах такой, словно они тут покойников маринуют в каких-то лекарствах. Свалить, пока не поздно?
— Вечно ты собираешься, как баба! — услышал Метла голос Артура и понял, что бежать поздно.
— Что ты такой нервный, опять решил в преферанс с дружками перекинуться?
— А ты откуда знаешь?
— Покойники на утреней поверке доложили, — заржал мужик.
— Тяжело поди, Михалыч, после военного-то склада? — ласково спросил Артур.
— Почему?
— Покойники ведь не мыло, а только полуфабрикат, прежде чем налево пустить — варить приходится!
— Да пошел ты!
— Вот сам и иди.
Переругиваясь, сменщики прошли мимо замершего Родика. Входная дверь скрипнула, щелкнул замок и обратно вернулся один Артур. Он быстро пересек коридор и хлопнул второй, невидимой для Метлы дверью. Судя по всему, налетчик работает здесь ночным сторожем и, скорее всего, в одиночку. Хотя второй что-то намекал насчет преферанса. Родик поежился. Что за идиотская идея! Нет, надо сваливать…
Метла прикинул: он сейчас тихонько выбирается наружу, потом утром возвращается и снова тащится хвостом за налетчиком. Скорее всего, потом придется опять торчать во дворе, ждать, ждать… У моря — погоды, это называется. Нет, уж лучше решить все здесь, пока они одни.
Метла сунул руку в карман и нащупал там кастет, припасенный на крайний случай. Достал, надел на вспотевшие вдруг пальцы и двинулся по коридору. По мере приближения к двери запах становился сильнее, а воздух, казалось, плотнее. За ручку он взялся левой рукой, а правую на всякий случай согнул в локте и отвел для удара. Створка подалась легко, из-за нее упал холодный свет газовых ламп. Родион шагнул внутрь на полусогнутых ногах, чтобы, если понадобиться, сразу прыгнуть на противника. Но Артура за дверью не оказалось. Не было его и дальше — за столами, на которых лежали трупы. Родик внимательно оглядел помещение, но ни одной вертикальной фигуры не нашел. Затем он опустился на четвереньки, подозревая, что враг затаился на полу. Но и так он Артура не заметил. Тогда он медленно двинулся вперед, между столами. В конце прохода в стене оказалась еще одна дверь. Родион почувствовал, как струйка пота скатилась по напряженной спине, а голова поплыла, словно от легкого нокдауна.
Последняя дверь оказалась чуть приоткрыта, щель была достаточной, чтобы он мог протиснуться. Родик оказался в подсобке, освещенной уже обычной желтой лампочкой. В углу, на корточках, спиной к нему, сидел Артур и чем-то там шуршал. Занятие это так его увлекло, что он не услышал легкий шорох шагов. Метла подошел, размахнулся и точно впечатал кастет в затылок. Ударил не со всей силы, но, помня о Лене, и не слабо. Артур без звука упал ничком. Метла взял его за ворот и оттянул назад. Вялое тело распласталось на цементном полу, а прямо за ним оказались два банковских брезентовых мешка, торчащих на уровне пола из небольшой ямы. Вот как все просто!
Родик снял кастет и перешагнул через тело. Вот они родные, целехоньки, дождались его! Метла опустился перед ними на колени и взялся за защелку ближайшего. С легким металлическим клацаньем створки мешка разомкнулись.
— Не трогай, сука! — раздалось сзади.
Родик быстро повернулся, вскочив на ноги. Ложная тревога, Артур смог лишь приподнять разбитую голову, под которой образовалась лужица крови.
— Не смей их касаться, урод гребаный! — повторил раненый. — Там же пакет…
Родион победно ухмыльнулся над беспомощным врагом, наклонился к ждущему его мешку, распахнул горловину и запустил руки глубоко в пачки денег. Потянул их вверх, чтобы показать Артуру, но вдруг в лицо и грудь ударила горячая волна. Его опрокинуло на спину рядом с налетчиком. Мир вдруг стал беззвучным, а с потолка, как во сне, на него падали деньги, сплошь штуки и пятихатки — отдельно и целыми пачками. Вот об этом он и мечтал всю жизнь! Между пачками сверкали вертящиеся золотые монеты и искры от оконных стекол. Странно, что он не слышал, как они разбились. И кто их разбил?
Родик покосился на лежащего рядом Артура. Со странной улыбкой тот протянул ладонь, на которой лежала золотая медаль с изображением института.
— Это тебе, придурок, — прочел Метла по его губам и догадался, что немного оглох. Но это не страшно, пройдет, потому что сквозь шум в ушах уже пробивались какие-то звуки. И самым громким из них был вой сработавшей от взрывпакета сигнализации…

Шантаж

1 
Услышав шаги на лестнице, я сразу же подскочила к глазку. Все последнее время мои мысли были заняты соседом сверху, фотографом Костей. Классный дядька — высокий, представительный, с нордическим обликом и, похоже, с деньгами. Сначала, когда мы познакомились, я пыталась называть его по имени-отчеству, все-таки он изрядно старше. Но он взял мою сумищу, которую я волокла, перегнувшись на левый бок, как загогулина, и объяснил, что людей его профессии по отчеству не называют. У них там все Кости или Стасики до семидесяти лет. Мне это сразу понравилось, прикольно, тем более что до семидесяти Косте еще очень и очень далеко. Сколько ему? Ну, может, сорок. Как говорит моя тетка, мужики в сорок лет только жить начинают. В общем, нормально.
Я, между прочим, тоже не девочка. Мне на самом деле уже двадцать четыре года, хотя все дают меньше, чуть ли не девятнадцать. Но это здорово, потому что женщине лишние годы ни к чему. Это тоже моя тетка говорит, и я с ней абсолютно согласна. Тем более что все преимущества юного трогательного создания я уже испытала на себе: делаешь невинное личико, раскрываешь глазки и изображаешь смущение. На многих покупателей действует, особенно на пожилых дядек. Они и не хотят, а лезут за кошельками. Думают время протянуть, а там, глядишь и познакомиться. Вижу этих козлов насквозь. Только я тертый калачик. Не калач, конечно, какой я калач, а так, калачик. Булочка. Даже если мужик и не очень голодный, а норовит откусить. Поэтому приходится быть начеку. Представляю, если б мне на самом деле было девятнадцать — кругом одни опасности.
А мне, между прочим, было девятнадцать. И глупостей я успела наделать. Во-первых, выскочила замуж. За дурака-одноклассника. Бегал со школы. Ныл, ныл, люблю, люблю. Я поверила. Ну, конечно, и во Дворец бракосочетания хотелось попасть, фату нацепить, торжественный марш послушать. Дворец был, фата развевалась, марш гремел, а больше ничего интересного и не было. Все время приставал, каждую минуту хватал за задницу, глаза бешеные, надоел, сил нет. К тому же ни к кому в гости не пускал, а денег вообще не приносил. Студент, что с него взять. Да еще его мама в соседней комнате! Полный привет. «Облезлый барин». Мы в школе что-то такое проходили, там героя одного звали «облезлый барин». Вот мой такой и был.
Терпела я терпела, больше года мучилась, потом плюнула, прихватила фату на память, кольцо с одной руки на другую перекинула и пожелала милому счастья. Он чего-то непонятное кричал, за меня руками хватался, даже всплакнул, кажется, но я в шалаше нажилась. С моими внешними данными можно побольше от жизни требовать.
Скоро в одном ночном клубе подвернулся мне приличный на вид мужик. Было ему тридцать три года, так он каждые полчаса повторял, что это возраст Христа. Ну Христа так Христа, лично мне разницы никакой, но он, видно, что-то имел в виду, потому что кончился наш роман не особенно весело: он выбросился из окна своей квартиры. Но, слава Богу, успел до этого купить квартиру и мне — небольшую, однокомнатную, но совершенно отдельную, МОЮ квартиру. А привязаться к нему по-настоящему я даже и не успела. Сколько мы протусовались? Месяцев семь-восемь. Я только к его особенностям стала привыкать, а он так глупо поступил. Может, слюбились бы? Кто знает… А так еще и милиция нервы помотала, только я, правда, ничего не знала. Применила, впрочем, верное средство — раскрытые глазки, испуганный вид, размазанная тушь. На всякий случай. Лучше выглядеть безобидной и несчастной.
После всего этого я стала разборчивой. В свою новую квартиру новых мужиков не водила, да много-то их и не было — только два. Я их не очень-то жалую, но иначе было не прожить. В принципе с мужиками хлопот много, все время они чего-то требуют, пристают в любое время суток в любом месте. Вот смотришь, например, клевую кинушку по телеку — в самый захватывающий момент он под юбку лезет. И все самое интересное приходится пропускать. Или захожу в ванную колготки простирнуть — он опять тут как тут. В результате колготки забивают сток в раковине, вода льется на пол, под спиной противно, холодно и мокро, а он пыхтит, ничего не соображает — получает удовольствие. Главное — не всегда откажешь: зависимость — штука поганая. Поэтому я и предпочитаю к себе никого не пускать, а то они расслабляются, ведут себя как дома. А когда у них — более-менее нормально. По крайней мере, всегда можно смыться. Прибежишь домой, заляжешь под родное одеяло и задумаешься: Господи, столько проблем, и ради чего? Кормежка, ночные клубы, изредка тряпки. О роскоши о какой-то и речь не идет. Так только — минимальная потребительская корзина. Ничего лишнего.
Конечно, иногда и о любви помечтаешь. По любви-то совсем другое дело. Или хоть по симпатии. Нравился мне один мальчишка, тоже мой ровесник, но, блин, опять студент, как мой муженек. На что с ним жить? Ну, потанцевали несколько вечерков, я обо всем его расспросила и поняла, что не стоит и начинать.
В общем, к двадцати трем я пришла к выводу, что надо как-то определяться. Куртизанить поднадоело, и я твердо решила, что буду теперь ждать свою половинку. На худой конец, возможную половинку. Я на жизнь смотрю трезво, особенно не обольщаюсь, подарков не жду. Просто так ничего не приходит, все надо отрабатывать. А хорошего мужика тем более.
Ну что? Вляпалась я в сетевой маркетинг. Начала какую-то ерунду продавать. «Купите, мужчина, чудесный утюжок для глажения шнурков. Вон какие у вас шнурки мятые. А такой интересный мужчина…» Самое смешное — дураки находились. Говорю же — глазки, ротик, лепетание. «Неужели у вас еще нет этой чудесной керосиновой лампочки высотой всего 8 сантиметров? Как вы без нее обходитесь? Какая у вас темная жизнь!» Но это все была ерунда, хотя продавала я побольше, чем другие.
И таскала на себе как верблюд. Вот одну такую сумочку и помог мне донести Костя, сосед сверху. Он как раз подъехал на машине (машина средненькая, «жигуленок», кажется), достал свои чемоданы (я сразу заинтересовалась — форма нестандартная), стал закрывать дверку, а тут я мимо плетусь. Он кинул на меня довольно равнодушный взгляд и пошел в подъезд. А у дверей уже я. Надо сказать, что повел он себя очень вежливо. Когда сообразил, что я волокусь туда же, сразу попросил разрешения помочь и сказал, что живет в 24-й квартире. На самом деле я знала, в какой он квартире живет, но сделала изумленное лицо и воскликнула, что такие приятные совпадения бывают крайне редко и я живу как раз под ним. Он въехал в наш дом больше полугода назад, и я тогда с интересом наблюдала в окно, как разгружали машину с вещами. Вещей было мало, но все они выглядели как надо. И одет он был всегда как надо. Я сразу решила иметь его в виду, но, как ни странно, за полгода мы ни разу не пересеклись. Впрочем, это совпадало с моим намерением отдохнуть, так что все складывалось нормально. Когда люди вот-вот заселились, они никуда не исчезнут. Встреча у подъезда подтвердила мою правоту. К счастью, лифт у нас работает редко, и я вдруг этой бытовой гадости обрадовалась. Потому что появилась возможность познакомиться. Я округлила глазки, несколько раз с восторгом поблагодарила — мужчины любят выглядеть защитниками слабых и угнетенных. Потом сообщила, что меня зовут Марианна, но можно просто Мара. При этом я старалась заскочить вперед него и смотреть как можно преданнее. Меня на самом деле зовут Марианна, и я не особенно люблю это имя, но куда деваться от родительской глупости? Мара мне нравится еще меньше, но мужчины иногда клюют на экзотику. В этом варианте есть что-то интригующее. Он и впрямь заинтересовался — по крайней мере, отреагировал быстрым взглядом. Я оценила это со знаком «плюс» и сразу же пожаловалась на тяжелую жизнь коммивояжера. Как бы объясняя наличие большой сумки. Поскольку он сам на плече тащил свои оригинальные баулы, я задала встречный вопрос. Он ответил, что работает фотографом. Тут уж моему восхищению не было предела! Я затараторила, что никогда, никогда в жизни не видела ни одного настоящего фотографа. Я не имею в виду тех, кто снимает на уличных праздниках детей в обнимку с плюшевыми чудовищами. Я имею в виду истинных профессионалов своего дела, снимающих красивых девушек для дорогих журналов или фантастические пейзажи для персональных выставок. Тут он остановился перед дверью моей квартиры и коротко сказал, что девушек снимает редко, а выставки… да, выставки, пожалуй, бывают. И улыбнулся.
Улыбка задела меня за живое. В том смысле, что она мне понравилась. Я люблю мужчин, которые знают, что они делают. А в этой улыбке был именно такой оттенок. Напоследок я спросила, как зовут его, и после ответа пококетничала, что не могу обращаться к нему без отчества. Он очень просто сказал, что никаких отчеств у журналистов не бывает, а он много лет работал именно в газете. Тут я чуть не подпрыгнула от восторга и уже готова была позвать его на чай, но он очень решительно попрощался и пошел к себе. Я помахала ручкой.
Вечером я обдумывала эту короткую встречу. Костя мне понравился. Почему бы именно ему и не стать моей половинкой? Живем рядом и при желании из двух квартир можно сделать одну. Упакован он очень даже прилично. Импортные коробки, которые таскали с грузовика два высоких парня, производили впечатление благосостояния. Кухонный гарнитур привезли отдельно, прямо из магазина. И красивую газовую плиту тоже. То, что он не женат, было ясно еще при переезде и беглом осмотре вещей. Все это наталкивало на размышления и открывало передо мной самые широкие возможности.
Раньше я никогда не сталкивалась с фотографами и, честно говоря, не предполагала, что они так хорошо живут. Но особенно недоумевать по этому поводу я не стала — какое мое дело? Может, он и впрямь голых девок снимает для порножурналов. Или еще что-то подобное. На самом деле это не имело значения. За несколько лет самостоятельной жизни я привыкла не лезть в дела мужчин. Задача женщины — скрашивать жизнь противоположного пола, а не совать свой нос куда не следует. Тем более что это не всегда и интересно. Дебет-кредит — увольте…
В общем, короткая личная встреча решила многое. Цель забрезжила, и надо было определить пути ее достижения. Я хорошо чувствую реакцию мужиков на мои достоинства и поняла, что стрела Амура Костиного сердца не достигла. Хотя в целом отнесся он ко мне одобрительно. Значит, позиции необходимо укреплять. Как? Рассчитывать на дальнейшие случайные встречи? Глупо, потому что за полгода мы столкнулись у подъезда один раз. Единственный выход — увеличить частоту встреч, организовывать их специально. Для этого надо как следует изучить график его уходов и возвращений. С этого момента дверной глазок стал моим лучшим другом.
Слава богу, у нас в доме довольно хорошая слышимость. И если раньше я не обращала внимания на шаги за дверью, то теперь стала прислушиваться. Несколько раз я как бы невзначай распахивала дверь, то с мусорным ведром, то с веником или тряпкой. Один раз это оказался тот, кто и был нужен, — Костя. Я заулыбалась и постаралась что-то весело прощебетать по поводу своей хозяйственности. Пусть знает, что я обожаю чистоту и уют. Он даже приостановился и бросил в ответ пару шутливых, ничего не значащих фраз, типа «Кто бы мне наводил порядок», — мне показалось, что он тоже не прочь продолжить знакомство. «Приглашайте!» — как можно кокетливее пропела я и скрылась в квартире. Пусть знает, что за меня надо побороться, но надежда есть.
Итак, дело вроде бы пошло. Как-то он даже попил у меня чай. Ничего, конечно, особенного не было, но и Москва не сразу строилась. Что меня удивило, так то, что он очень много болтал. Просто как будто до этого неделю ни с кем не разговаривал. Обо всем и ни о чем. По опыту я знаю, что мужики любят говорить о своей профессии, вернее, о том, какие они отличные работники и как их не ценят, поэтому я попыталась и Костю повернуть на фототему — пусть пожалуется, выговорится. А я бы ему посочувствовала — это очень сближает. Но он как-то странно на меня посмотрел и не поддался. Продолжал тарахтеть о том, что вчера показывали по телевизору, о каком-то своем друге, о том, что купил бракованный пиджак — в общем, чо попало! Меня все это немножко удивило: и что он много болтал, и что не стал говорить о себе любимом… Непохоже на типичного мужика. Зато стало интереснее. Может, он совсем одинокий? Может, ему просто не с кем словом перемолвиться? Тогда мои акции могут взлететь на головокружительную высоту. Надо было еще только убедиться, что у него нет постоянной женщины.
Все говорило мне, что таковой нет. Раз пять-шесть я видела, как он возвращался домой довольно поздно ночью, изрядно поддатый. Но всегда один. Даже случайных, разных женщин я с ним не видела. Это тоже было странно. Одинокий представительный мужик в отдельной квартире (без мамы за стенкой!) не водил к себе женщин. Может, он, как я, предпочитает крутить романы вне дома? Предполагать, что он импотент, мне почему-то не хотелось. Это разрушило бы все мои планы. Логичнее было думать, что он, как я… Что, надо заметить, подкрепило мои к нему симпатии. Сходство взглядов, интересов и так далее — я все-таки очень сентиментальная.
Прошло, на мой взгляд, уже достаточно времени, чтобы захотеть взбодрить наше вялотекущее знакомство. План был продуман, и мне не спалось. Я была слишком взбудоражена, чтобы просто так взять и уснуть. Часа в два ночи, услышав шаги на лестнице, я сразу же подскочила к глазку. Это мог быть только Костя. Кроме него на верхнем этаже полуночников нет. Я распахнула дверь, он оглянулся. Ни ведра, ни тряпки у меня не было, зато был хорошенький кружевной пеньюарчик, надетый прямо на голое тело. Костя был абсолютно трезвый (подозрительно — откуда это он ночью трезвый возвращается?), но какой-то уставший (мама моя, неужели все-таки от какой-нибудь бабы? Представляю себе эту крысу!). Но отступать уже было поздно, и я жалобно прохныкала: «Костя, это ты? Может быть, зайдешь?»
Он был явно удивлен.
— Да ты что, Мара? Что-нибудь случилось?
— Костя, мне приснился ужасный, ужасный сон. Я не могу тебе всего рассказать, но это просто кошмар. Не знаю даже, что теперь делать. Я просто боюсь оставаться одна…
— Мара, уже полтретьего. Я иду с работы и страшно устал.
Ага, он был на работе, это хорошо!
— Костя, но мне очень-очень страшно. Зайди хоть на минуточку. Мне кажется, там в углу комнаты что-то шевелится. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
И я прислонилась к косяку, изображая крайнее утомление от пережитых страданий. Он колебался. Но я в нем не ошиблась — джентльмен впрямую даме отказать не мог. Мы зашли в квартиру вместе, причем ему пришлось меня поддержать. И я очень хорошо почувствовала, что его рука не осталась ко мне столь же равнодушной, как поведение в целом. Я в изнеможении опустилась на диван, он стоял в раздумье.
— Мара, я налью тебе воды и дам таблетку. У меня есть хорошее снотворное. Ты мигом заснешь и ничего страшного больше не увидишь.
— Посмотри за шторой. Вот там, там в углу ничего нет?
Он нехотя прошелся по всем углам.
— Мара, не будь ребенком. Естественно, там ничего нет. Могу посоветовать тебе не смотреть на ночь «ужастики». Или не выключай свет.
— А ты не мог бы немножко посидеть со мной, Костя? Ну совсем немножко, хоть десять минут…
Я всхлипнула. Он колебался. Если я правильно понимала его настроение, то он бы ушел не раздумывая, но его рука, назло ему, запомнила все, что надо. Это и было единственным аргументом в мою пользу. Я торопливо размышляла. Не стоит перебарщивать. Оставить его у себя я, конечно, сейчас смогу, потому что никакой он не импотент. Это стопроцентно. Но завтра он может разозлиться на собственную слабость, а значит, и на меня, и тогда прощай, голубые мечты. Лучше не торопить события. Тем более что мой план не ограничивался банальным заманиванием мужчины в постель на наживку в виде кружевного пеньюара. Не такая я дура. Укрепление позиций должно происходить по всем направлениям.
Поэтому я всхлипнула еще разок, как бы машинально натянула на себя плед и стала извиняться.
— Господи, Костя, извини, извини меня, пожалуйста. Конечно, ты идешь с работы, устал, а тут я со своими дурацкими проблемами. Но я тебе очень-очень благодарна — ты только зашел, и стало легче. Может, ты и правда дашь мне свою таблетку? Вдруг она поможет?
Кажется, он облегченно вздохнул. Очень уж быстро достал стандарт таблеток из кармана куртки (зачем он с собой носит снотворное?), оторвал две штучки, одну положил на столик, одну дал мне. Пришлось выпить.
Я стала опять его благодарить и вдруг почувствовала, что хочу спать. Завернувшись в плед, проводила Костю до дверей, все время что-то бормоча, еще помахала ему рукой на прощание, закрылась и, упав на диван, уснула мертвым сном.
* * *
Когда я открыла глаза, день был в разгаре. Голова казалась тяжеловатой, но я быстро вспомнила все, что случилось ночью. Я потерпела неудачу, это стоило признать честно. Но все-таки я выкрутилась из неловкой ситуации и не попала в положение совсем уж отвергнутой. Можно было представить дело и так, что я сама не захотела спать с этим дураком Костей и деликатно выставила его из квартиры. Можно-то можно, но уж себя обманывать не стоило.
Впрочем, я не из тех, кто сразу сдается. Если уж и разработанный мною планчик сорвется, тогда придется отказываться от дальнейших попыток укротить холостяка-соседа. Но пока будем брать быка за рога.
Я подскочила с постели, приняла душ, нанесла самый скромный макияж, натянула джинсы и футболку и пошла наверх.
Он открыл дверь с сигаретой в зубах, рукава рубашки были закатаны. Я не стала спрашивать разрешения войти и, бросив «Привет!», протиснулась между ним и косяком. Главное — не останавливаться и не медлить. Он еще ничего не сообразил, а я уже была в комнате.
— У меня к тебе дело, Костя!
Он вошел следом за мной.
— Может быть, попозже? Я сейчас занят.
Так я ему и поверила! Дверь-то он закрыл на замок, значит, все эти реплики — пустые отговорки и выпроваживать меня сразу он не собирается. Я упала в кресло.
— Костя! У меня горе!
— Вот как?
— Тебе что, даже не интересно, что случилось?
— То же, что и ночью?
Он протянул мне сигареты и дал прикурить.
— Какой ты бесчувственный!
— И буду таким еще часов пять. Меня работа ждет.
— Курить у тебя время есть, а помочь…
Я на всякий случай хлюпнула носом, хотя ночной эпизод все-таки меня смущал — как бы не перегнуть палку со слезами и несчастьями. Можно показаться истеричной дурой. Худший вариант!
— Мне очень интересно, что у тебя случилось, — без всякого интереса сказал он.
— Если бы ты не был профессиональным фотографом, я бы к тебе со своим горем не пришла бы, не думай!
— Я и не думаю.
Я почти победно кинула на столик фотоаппарат — подарок предыдущего кавалера. Это была одна из двух моих «мыльниц», в принципе не самая дорогая на свете, поэтому накануне мне было совершенно не жалко портить конструкцию.
— Он сломался!
Костя весьма противно усмехнулся.
— И что?
— Ты не понимаешь, Костя!
— Денег на починку нет? Могу одолжить.
— Эх, Костя, Костя… Я была вчера на концерте моего любимого Саши Б., хотела его сфотографировать, а он (я очень выразительно махнула рукой в сторону искалеченной мной техники) сломался!
— Есть же другие фотографии: в газетах, журналах, плакаты, наконец… — ни к селу ни к городу сказал Костя. Мне не понравилось, что он это сказал.
— Это другое. Я была совсем рядом с ним, вплотную, а аппарат не сработал. А Вика сняла его на Polaroid, и Саша даже расписался на снимке.
— Мне очень жаль, что так вышло, Мара, но фотоаппарат лучше отнести в мастерскую. Я не умею их чинить.
— А они починят только через три дня, не раньше.
— Ну и что?
— Так сегодня последний концерт Саши в нашем городе! Я не успею.
Я почему-то чувствовала себя так глупо, что глаза сами собой наполнились слезами. Ну что он за пень такой? Неужели до него еще не дошло, что мне нужно? А если дошло, но он просто не хочет продолжать со мной знакомство? Но почему? Потусовались бы да и все. Вышло бы чего-нибудь — хорошо, не вышло — и ладно. Чего он так сопротивляется?
— Хорошо, я посмотрю.
Он совершенно серьезно взял фотоаппарат в руки. Неужели и правда собрался его чинить? Полный привет!
— Ничего не поделаешь, — сказал Костя, — не могу починить, тут нужен специалист. Я же только кнопки нажимаю.
Я поджала под себя коленки и задумалась — продолжать, не продолжать. Вдруг он спросил:
— Хочешь кофе?
— Хочу.
— Сейчас сделаю.
Он пошел на кухню, а я соскочила с кресла и стала рассматривать фотографии, развешанные по стенам. Их было довольно много, и некоторые очень интересные. Особенно спортивные — фотограф зацепил такие классные моменты, которые по телевизору не разглядишь. Один со штангой так прямо упал — напрягался, бедненький, не по Сеньке шапка…
Я спиной почувствовала, что Костя уже вошел и смотрит мне в затылок.
— Это все твои?
— Да, те, что на конкурсах побеждали.
— Я вот что придумала: у тебя же, Костя, здесь целая фотолаборатория?
— Почти.
— Дай мне, пожалуйста, какой-нибудь свой фотоаппарат на сегодняшний вечер, а? У тебя же их, наверное, много?
— Всего два.
— Вот и отлично!
— Извини, Мара, дать тебе аппарат я не могу.
— Почему?
— Это мой хлеб с маслом. К тому же у меня не «мыльницы», а профессиональные камеры, ты с ними не справишься.
— Справлюсь. Я умею.
— Ни фига ты не умеешь, только капризничать.
Ого! Он стал раздражаться. Фотоаппарат не даст, это уже ясно. Подумаешь, ценность — фотоаппарат. Может, он просто жадный? Это неприятное открытие. Жадин я не люблю. Мужик должен быть щедрый. Широта души украшает самого плюгавого и лысого. А уж Косте она бы просто добавила еще несколько плюсов. Ладно, переменим неприятную тему. Улыбочка…
— Покажи мне свою фотолабораторию.
— Пожалуйста.
Я пошла в ванную и остановилась на пороге. Надо было что-то сказать.
— Как здесь красиво!
На самом деле ничего особенно красивого я не увидела. Хотя над обыкновенной ванной комнатой явно потрудились. Во-первых, он расширил ее за счет единственной жилой комнаты, во-вторых, напичкал какими-то прибамбасами. Но если именно это позволяет ему так хорошо зарабатывать, пусть расширяет и напичкивает. Я не против.
На веревочке были развешаны фотографии. Я прошлась по ним взглядом и вдруг меня что-то как стукнуло — на нескольких я увидела не кого-нибудь, а именно Сашу Б., того самого дурака-певца, которого я вплела в свою легенду. Надо срочно отреагировать, а то Костя может удивиться.
— Ах, не может быть, какой сюрприз! Ты снимал Сашу?
— Склероз…
Костя повел себя довольно невежливо, он взял меня за руку и попытался вывести из ванной. Но я решила играть роль фанатки до конца и вывернулась.
— Где это? Что за люди?
— Не трогай руками, пожалуйста!
Кажется, в голосе прозвучало раздражение.
— Можно, я возьму? Всего одну?
— Нельзя, это не мои фотографии.
— А чьи? Эти фото не с концерта. У кого в гостях был Саша Б.? Давай, я поговорю с хозяином, и он мне не откажет.
— Откажет.
— Ну почему? Я хочу вот эту. — Я наугад ткнула пальцем.
— Это невозможно!
Он начинает здорово злиться. Интересно, почему? Но и я стала входить в азарт. Я вообще-то ужасно заводная, и если начинаю играть, то вхожу в роль не хуже актрисы.
— Это твои фотографии, Костя. Если их делал кто-то другой, то где он? Снимки еще влажные.
— Они проданы.
— Я прошу только один. Я заплачу, сколько скажешь.
— Мара, эти препирательства бессмысленны.
— Сделай для меня еще один снимок, ну, пожалуйста, Костик. Костичка… Тебе же нетрудно…
Почему-то я вдруг ощутила, что мы с ним очень близки, и знаем друг друга сто лет. Это давало мне полное право клянчить и капризничать. Дело было уже не в фотографии, вопрос стоял по-другому: кто кого? Неужели я опять проиграю?
— Дискуссия на эту тему закрыта, все. Слышишь? Пошли кофе пить.
Он решительно вышел из ванной, видимо считая разговор оконченным. Значит, я опять в дурах? Ну нет! Нет уж, миленький, я еще никогда не тратила столько сил и нервов, сколько за последнее время. Да еще так безрезультатно. От злости я сорвала с веревочки одну из фотографий. Раз уж она тебе так дорога, то поищи, покрутись, может, тогда и Мара пригодится. Вспомнишь меня, пожалеешь, голубчик. За унижение мое заплатишь. Может, это и ерундовая месть, глупая, но в тот момент ничего другого у меня в запасе не было.
С фотографией в руке я выскочила в прихожую, открыла замок, вылетела на площадку и захлопнула за собой дверь как можно громче и злее. Придя к себе, я не сразу успокоилась и еще чуть ли не полчаса бегала взад-вперед по комнате, обрушивая в голове на мерзкого Костю все мыслимые беды и изощрения оскорбленного женского сердца.
* * *
Поскольку день был в разгаре, на работу идти уже не имело никакого смысла. Да и работа у меня чудо что такое — хожу, когда хочу. Я ведь постепенно от торговли чем попало перешла на косметику «Мэри Кей». Это, между прочим, не так просто, как некоторые могут подумать. Попробовать себя приходят десять человек, из них остаются и закрепляются в лучшем случае два. Кто-то не может переступить через свои дурацкие взгляды — мол, предлагать, значит, унижаться. Кто-то взглядов никаких не имеет, но не умеет убедить клиента в том, что без этой косметики он ни к черту не годится. Правда, мои клиенты теперь в основном женщины, то есть клиентки, и это единственный минус — практически нет возможности познакомиться с каким-то новым ухажером. Но я не собираюсь оседать в косметике навсегда. К тому же я сделала ставку на этого дурацкого Костю, и кому что продавать — не имело столь большого значения, пока оставалась мыслишка развить с ним отношения. Но теперь… Теперь я кипела от злости.
Да, он симпатичный, и он мне понравился. Это правда. Но я не Джульетта, чтобы сводить все ниточки жизни на одном-единственном человеке. Я честно попыталась с этим козлом подружиться, а он никак, абсолютно никак не отозвался. И мне уже все равно, по каким причинам. Просто я это запомню и при возможности какую-нибудь гадость ему устрою. Уж как ему не хотелось, чтобы я брала эту дурацкую фотографию, а я взяла. Пусть мелочь, а мне приятно. Кстати, где она? А, вот, на столике… Чего ее нельзя было брать? Ну клоун этот Саша Б., какие-то толстые мужики рядом… Нужна она мне… Порвать на мелкие клочки и в ведро. Пусть потом в мусоропроводе ищет, если ему эти мордовороты так дороги. Пусть, пусть в отходах покопается!
Слегка удовлетворив обиду, я закурила и задумалась. Да, план мой сорвался, и надежды на будущую семейную жизнь отлетели в неопределенное будущее. Приходилось все начинать сначала. Опять кого-то где-то приглядывать, раскидывать сети, пытаться удержать. Что за ерунда — девка я симпатичная, сколько раз в этом убеждалась, знаю, что и как надо делать, чтобы мужик клюнул и закрепился, а вот не везет в личной жизни. Друзья были, и нормальные, а замуж почему-то не предлагали. Не то чтобы я ждала, но вот с предпоследним, может, и не отказалась бы. Ан нет, предложения не поступило. Конечно, запросы у меня нехилые, но, извините, и американского миллионера не жду. Я реально смотрю на жизнь. Сколько уж над этим думала, а все-таки прихожу к выводу, что ничего сверхъестественного в моих желаниях нет — если женщина хочет вкусно есть, носить «фирму» и иногда развлекаться, это, извините, нормально. А превращаться в женщину-клячу не хочу. Я на свою мать насмотрелась при папаше-алкоголике. И жалко ее было, и зла не хватало, чего она себя ни в грош не ставила… Спасибо, мне такого не надо.
Эх, Костя, Костя, ты и вправду дурак. Могло бы все неплохо сложиться. Даже жалко. Но если уж ночью не получилось, и днем такая ерунда, то, похоже, Мара, твое дело швах.
Я включила телевизор и стала щелкать пультом, гоняя программу за программой. Смотреть там все равно было нечего, а мелькание помогало успокоиться. Не знаю уж, сколько сигарет я выкурила за эти несколько часов, но, кажется, много. Во рту появился противный вкус, и я вспомнила, что еще ничего не ела. Поплелась на кухню, перекусила и на душе стало полегче. Вот тебе и довод в пользу того, что главнее, дух или материя — когда я хорошо поем, у меня всегда настроение улучшается. Я даже замурлыкала какую-то песенку, залезла в шкаф и стала примерять свои тряпки. Всегда можно подобрать какое-то непривычное сочетание вещичек и выглядеть как будто в новье. Когда я надела третий наряд, в дверь позвонили. Кто бы это ни был, а вещи надо было запихнуть в шкаф, чтобы комната не казалась захламленной. Я швырнула первую охапку прямо в дверки шкафа и кинулась открывать. На пороге стоял Костя. Я, впрочем, не успела удивиться, так как торопилась убрать остальное. Кинув традиционный «Привет!», рванула к своим манаткам.
Через минуту долг вежливости заставил меня его позвать:
— Иди сюда, чего ты там застрял!
В этот момент я чувствовала себя прекрасно. Тряпки, как и еда, всегда улучшают мое самочувствие. Тем более я неожиданно оказалась при параде, то есть во всеоружии. Значит, могла быть великодушной и забыть глупые размолвки.
— Проходи, садись, как поживаешь?
— Не так весело, как ты. — Он сел на диван.
— А что унывать? Тем более что не все на свете такие противные жадины, как ты, Костя! Надька, моя подруга, одолжила мне свой фотоаппарат.
Неожиданно придуманная Надька взбодрила меня дополнительно.
— Вот так!
И я стала кружиться перед зеркалом. Платье отлично сидело, только слепой мог этого не заметить. Я была неотразима.
— Надежда — она всегда выручает, — буркнул Костя.
— Когда может, всегда.
Я отошла от зеркала на шаг и прищурилась. Отлично!
— Может, ты на радостях и меня выручишь?
Ага, ишь чего захотел. Знала я, что ты прибежишь. Просить будешь, умолять, в ногах валяться, но ничего у вас, сэр, не получится! Вот вам!
— Мара, верни мне фотографию, которую ты взяла без спроса у меня дома.
— Какую?
— Пожалуйста, верни фотографию. Я уверен, что ты ее взяла, но ругаться не буду, не бойся… Понимаешь, этот снимок мне очень нужен.
— Я не знаю, о чем ты говоришь. — Я опять прищурилась. — Посмотри лучше, какое платье я приготовила для концерта.
— Да погоди ты с платьем! — Он даже вскочил с дивана и схватил меня за руку. — Мара, мне нужна фотография. Я знаю, что ты любишь Сашу Б., я специально для тебя нашел снимки с его вчерашнего концерта. Они твои, только верни мне мою.
Господи, этот идиот действительно достал из-за пазухи несколько фотографий и стал их мне совать. Он и вправду поверил, что я тащусь от этого Саши Б., а я женоподобных мужиков не перевариваю, даже если они только поют. Во влипла! На фиг мне эти фотографии? Что ж делать?
Я отшатнулась.
— Не брала я ничего!
— Я не в обиде, только верни снимок! Пойми, он мне нужен!
— Еще бы, ты даже выкуп за него придумал: два снимка меняешь на один.
— А сколько ты хочешь, десять?
— Ничего я не хочу, катись со своими фотографиями!
Так, ему, похоже, и в самом деле позарез нужен этот дурацкий снимок. Тот, который я изорвала на мелкие кусочки и выбросила в ведро. Пока в ведро. Но не скажу же я ему — лезь в мои кухонные отбросы, выколупывай там огрызки твоей фотографии и склеивай, как знаешь. Что за глупость! Я сдуру погорячилась, а теперь мне жалко этого недотепу Костю. Видно, что он не шутит и не болтает впустую. Но сказать правду в такой ситуации совсем хреново. Как же быть? Как быть?
— Поторговаться пришел, да? Знала бы — не пустила на порог! Утром до слез довел: чинить надо в мастерской… Сама знаю.
Я несла чо попало, только лишь бы что-то говорить. Сама лихорадочно искала выход и не могла ничего придумать. Какая же я дура!
Фотоаппарат ему жалко, снимок — жалко. Ты уже упакован по самые уши, чо тебе еще-то надо, а? Пришел бы по-человечески, поговорили бы, комплимент бы сделал. Так нет, он, видите, меняться пришел!
— Послушай, я не ругаться, я поговорить пришел, несмотря на то что ты у меня фотографию украла! Я специально таскался за этими снимками на другой конец города — для тебя. А мне на твоего Сашу плевать и чихать, вот…
Он швырнул фотографии на диван.
— Отдай мой снимок!
Я не раз проверяла на практике, что лучшая защита — это нападение.
— Нет у меня никаких снимков! И вообще вали отсюда, специалист по «мыльницам»!
Кажется, он разозлился. В глазах мелькнуло самое настоящее бешенство. На секунду я подумала, что он меня сейчас ударит. Я даже испугалась. Но он повернулся и вылетел из комнаты. Дверь хлопнула так, что на кухне зазвенели чашки. Я перевела дух.
* * *
Надо было обдумать ситуацию. Все повернулось не совсем так, как я ожидала. Я и думать не могла, что Костя так серьезно будет переживать из-за какой-то поганой фотографии. То, что переживал он серьезно, я почувствовала. Я же говорю, что хорошо чувствую, когда человек по правде мучается, а когда балду гонит. На самом деле я не собиралась причинять ему неудобства. Кто меня за руку дергал, чего я вцепилась в этот листок фотобумаги — я сидела и костерила себя на чем свет стоит. Все-таки Костя был мне симпатичен, еще день назад я представляла нас вместе счастливой и обеспеченной парой, а от приятных мыслей не так легко отказываться. В результате получилось какое-то свинство.
Я задумчиво взяла с дивана принесенные им фотографии — это и вправду были довольно удачные ракурсы Саши Б. Только они были мне абсолютно не нужны. Я машинально расставила их вокруг вазы на журнальном столике и уставилась на раскрашенную физиономию кумира молодых россиян. Надо же, Костя поехал и достал для меня эти снимки, потратил время, у кого-то их выпросил. Он решил, что я тащусь от этого болвана, и сделал все, чтобы доставить мне удовольствие. Меня это тронуло, и я посмотрела на ситуацию несколько иным взглядом. Может, его суровость — маска робости? Может, он маскирует свой интерес ко мне, предполагая, что я, такая молодая и симпатичная, не задержу на нем свой взор? Этот поворот мыслей мне понравился. Появлялся новый шанс. И если днем я в пылу раздражения собиралась мстить, то теперь меня стали мучить угрызения совести, подкрепленные печальным выводом, что все могло кончиться, не успев начаться. И я сама была бы в этом виновата. Если все развивается именно так, как я сейчас думаю, он придет снова. Значит, надо думать, как выправлять положение.
Я высыпала содержимое мусорного ведра на газету и собрала все обрывки злополучной фотографии. Она, между прочим, сложилась, как мозаика, в целую картинку, но целой тем не менее не стала. Я сидела прямо на полу, вокруг родного мусора и тупо смотрела на получившееся. Запечатленных дядек, включая Сашу Б. (хотя какой он дядька?), я в этот момент тихо ненавидела.
Звонок почему-то опять застал меня врасплох. Хотя внутренне я была готова к возвращению Кости, все-таки дернулась к двери, не заметая следов. И когда уже открыла, испугалась, что он зайдет на кухню и увидит ту красоту, которая там сейчас царила.
— Привет, это снова я.
— Я и не сомневалась, что явишься. (Еще час назад ого-го как сомневалась, но этого ни за что не скажу!) Проходи.
Мы прошли в комнату. Все мои мыслишки крутились в этот момент вокруг разваленного мусора и собранной из кусочков злосчастной фотографии. Он не должен был это видеть. Ни за что! От напряжения я погнала волну.
— Извиняться пришел?
— Дело в том, что я не успел рассмотреть твое платье.
Вот это да! Неужели серьезно? Неужели я все-таки права, и он имеет на меня виды? Было бы слишком здорово!
— Ну что ж, смотри!
И я приняла несколько изящных поз, давая Косте возможность рассмотреть не только платье, но и что-нибудь еще.
— Замечательно! Отличное платье, я такие только по телевизору видел.
Интересно, он говорит о платье или обо мне? Судя по тем снимкам, которые я мельком посмотрела в его ванной, он бывает в обществе довольно симпатичных женщин.
— Я же видела фотографии, ну… у тебя.
Зачем я упомянула слово «фотографии»? Все от того, что волнуюсь и думаю о дурацком мусоре. Что-то я с этим Костей постоянно попадаю в нелепые положения. Но он вроде бы не отреагировал.
— Там были дамы только солидной комплекции. И чтобы эту солидность не афишировать, они носят исключительно костюмы. А молодых красивых женщин там не было.
Улыбка против воли растянула мне рот. После стольких усилий он наконец-то признал во мне молодую красивую женщину. И если в молодости сомневаться не было оснований, то красоту каждый понимает по-своему. Вдруг Косте нравились толстые, коротконогие тетки? К счастью, теперь я убедилась, что он не извращенец. Слово «красивая» в мой адрес — первый шаг к капитуляции.
— Понимаешь, Мара, сегодня я отдал заказчику фотографии вместе с негативами. А одного снимка не хватает, и я не могу его допечатать. Понимаешь?
Мне стало его ужасно жалко. И я еще раз мысленно обозвала себя самыми разными нехорошими словами. Но не показывать же в самом деле ему искалеченный отпечаток? Надо отвлечь его от навязчивой идеи и закрепить вырванное признание. От «красивой» до «желанной» путь довольно короток.
— А почему бы нам не пойти вместе?
— Куда пойти?
— На концерт. Это же так здорово! Заодно поможешь мне сфотографировать Сашу.
Он колебался.
— Джентльмен не может отказаться сопровождать даму. Ну пожалуйста!
— Ладно. Но у меня же нет билета.
— Купим в кассе или у спекулянтов. (Я решила не посвящать его в то маленькое обстоятельство, что у меня тоже нет никакого билета.) У тебя ключи с собой?
— Какие?
— Не пешком же нам идти в ДКЖ!
— Я сейчас возьму, а ты пока спускайся к синим «жигулям».
Господи, какой глупенький — он думает, я не знаю, какого цвета у него машина! И вообще, как здорово все вдруг стало заворачиваться. Неужели мне улыбается удача? Едем вместе на концерт в его автомобиле… Невероятно!
* * *
Не в силах сдерживать переполняющие меня эмоции, я всю дорогу болтала. Вспомнила все, что я знала про Сашу Б., и тарахтела без перерыва. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что Костя сам поклонник этого Саши. Но спрашивать не стала, чтобы не портить предстоящий вечер. Вдруг он и вправду меломан — то-то будет неожиданность. Когда-нибудь я, конечно, расскажу Косте все мелкие тайны, которые свели нас вместе, и мы, наверное, здорово посмеемся, но пока не стоит все о себе выкладывать. Он может неправильно меня понять.
Билет мы купили без всяких проблем у спекулянта. Но один. Для Кости. Он-то считал, что мой лежит у меня в кармане. Я опять не стала ничего ему объяснять и сказала, чтобы он спокойно шел в помещение. А я якобы увидела в толпе свою знакомую и хочу к ней подойти. Костя послушно скрылся за стеклянными дверями ДКЖ, а я моментально купила у того же самого спекулянта второй билет.
— Чо, понравилось? — ухмыльнулся он.
— Не твое дело!
В другом настроении я ответила бы ему порезче, но сейчас все было хорошо. В фойе я обнаружила Костю — он причесывался перед большим зеркалом. Я с удовольствием посмотрела на него — этому человеку есть что разгребать расческой. Никакого намека на прореживание. Я по-свойски подхватила его под руку, и мы рванули в зал.
Концерт шел своим чередом и даже стал мне нравиться. Саша Б. был таким же, как всегда, но пел он неплохо. Плюс у него были удачные ребята на подтанцовках. Мелькание света, громкая музыка, ощущение схваченной за хвост удачи привели меня в весьма кайфовое состояние. Мне захотелось вместе с фанатами кричать и выбрасывать вверх пальцы рук. Я не удержалась, вскочила с места и выплеснула излишки эмоций. Садясь, я покосилась на Костю. Он смотрел не на сцену, а на меня.
— Правда, мило?
— Да, мне нравится.
И опять я не поняла, говорит он это в адрес Саши Б. или все-таки в мой адрес. Странно, обычно я такие вещи понимаю… На всякий случай я как бы невзначай погладила его по руке.
— Послушай, можно я буду звать тебя Аней? Мара мне не нравится.
Вот это да! Я-то подсовывала ему Мару, как экзотический фрукт, а он, значит, предпочитает сибирские овощи. Что ж, это хорошо, ведь я сама-то Мару не очень жалую. Но Аней тоже еще не была. Новая страница, значит…
Саша Б. вдруг запел «Осень». Мне ужасно нравится эта песня, но я слышала ее в другом исполнении. Надо же как удачно — и песня прикольная, как будто для меня. Неужели это МОЙ вечер? Меня вдруг охватило какое-то сильное странное чувство, я схватила Костю за руку и потащила к сцене — там уже танцевали под «Осень» многочисленные пары. Мне хотелось танцевать, выдать все, на что я способна, выплеснуть себя без остатка. Костя успел снять с меня «мыльницу», которая висела у меня на шее и стал фотографировать. Он не танцевал, наверное, все-таки чувствовал себя не очень по возрасту. Ну и пусть… Танцевать ему необязательно. Пусть любуется мной. Пусть фотографирует. У солидного мужчины должна быть молодая привлекательная подружка… Они будут жить долго и счастливо… Господи, как хорошо заканчивается этот трижды идиотский день!
* * *
В машине я тарахтела не умолкая. Отличное настроение так и лезло из меня во все стороны. Костя же молчал. Чуть позже, уже дома, я сообразила, что не такой уж он на самом деле бирюк — ведь будучи у меня как-то в гостях, сам болтал без перерыва. Помню, меня это тогда даже удивило. Но сейчас, в «жигуленке», я ни на что не обращала внимание. Главное, он не раздражался и не мешал мне молоть языком. Мне же стало казаться, что, в общем, все получилось как надо, и сейчас мы, примерная пара, поедем к себе домой… К себе домой… Я ласково и томно взглянула на водителя:
— Такой вечер не может окончиться просто так. Он должен длиться, длиться…
— Все в наших руках.
Ого! Слава богу, дошло. Наконец-то он понял, что от него требуется. Я размякла окончательно.
— Ты такой милый, Костя…
— Я куплю шампанское, и мы посидим еще.
Все, классический канон действует. Ладно, я не возражаю. Я люблю шампанское, люблю приятные расслабляющие вечера, когда все кажется таким многообещающим, когда каждый из партнеров выставляет напоказ свои лучшие стороны, а о недостатках и несоответствиях даже мыслей нет. Шампанское, свечка, музычка… Утром я и представить не могла, что все это случится. Я потянулась от удовольствия, как настоящая кошка.
— Купи только полусухое, полусладкое я не люблю — похоже на газировку.
— Если хочешь, то можешь поставить Сашину запись.
Что-то он зациклился на этом Саше. Может, и вправду поклонник? Вот была бы потеха. Мы поменяемся местами, и уже я буду дарить ему плакаты и календарики с изображением звезды. Я хихикнула…
— Ты действительно очень милый, Костик. Ты мне нравишься.
Машина затормозила, но я не спешила выходить. Костя обошел автомобиль, открыл дверку с моей стороны и подал мне руку. Я оперлась сильнее, чем этого требовала ситуация. И, вылезая, оказалась с ним лицом к лицу. Не отпуская руки, я прижалась к нему, глядя прямо в глаза. И, ей-богу, я была в этот момент абсолютно искренна. Меня расслабило, все предыдущие и трезвые расчеты куда-то улетучились. Я просто видела серьезные глубокие глаза мужчины, который стал мне очень-очень нужен — какая женщина не бывала в таких состояниях! Я на полную катушку чувствовала себя молодой, красивой, влюбленной и любимой. Восхитительное ощущение! Он конечно же поцеловал меня. Иначе и быть не могло. И я с такой готовностью отозвалась — ведь, честно говоря, довольно долго ждала этого… Я вся ушла в этот поцелуй, и мне уже не надо было никакого шампанского, пусть бы жизнь замерла и остановилась на чувстве, которое мной владело, — она была бы прожита не зря.
— У меня к тебе одна просьба, Анечка. Приготовь к моему приходу фотографию.
Я не сразу поняла его слова. Какая фотография? О чем он говорит? Оторвавшись от Кости, я медленно, очень медленно стала возвращаться в реальный мир. И вдруг мне стало так гадко, как будто я вывозилась в дерьме…
— Иди ты к черту! Почему тебе обязательно нужно было все испортить? Все так хорошо шло… Ты что, не можешь забыть о ней ни на минуту? Я его развлекаю весь вечер, а он талдычит одно и то же. Брала — не брала, отдашь — не отдашь. Не отдам!
Я отскочила, все еще балансируя на грани придуманной мною красивой сказки и реальной истории этого совершенно чужого мне мужика. Ужасно хотелось вернуться в сказку. Пусть на вечер, на один только вечер…
— Аня, не кипятись. Я не хотел тебя огорчать, вечер действительно чудесный. Давай не будем его омрачать и решим все дела, а потом перейдем к шампанскому. Ты ведь призналась, что взяла снимок?
— Да, ты доволен?
Нет, даже на час он не позволял мне расслабиться. Его реальная, неизвестная мне история грубо ломала все мои мечты. Козел, какой козел!
— Зачем он тебе? У тебя много Сашиных фотографий, а эта нужна мне.
— Ну и нудный же ты, Костик! (Из меня полезло раздражение.) Может быть, у меня особенные планы на этот снимок.
— Да ведь я же о тебе беспокоюсь!
— Обо мне?
Уже побеспокоился — помолчал бы!
— Конечно. Я ведь говорил, что снимок надо отдать заказчику. Если он узнает, что фото у тебя, то сам заберет его. Он ни перед чем не остановится, он тебя уговаривать не будет.
— Значит, ты хороший, ты меня еще уговариваешь…
На самом деле я была растеряна до невозможности. Да нет такой фотографии, которая была бы столь важна! Нету, и никто не убедит меня в обратном. Может, у него мания какая-нибудь: то зациклился на моей страсти к Саше Б., то вот от хреновой фотографии не в силах оторваться — да что это такое, в конце концов? Не мания, конечно, но что?
— Я-то дура, думала… А ты, значит, на концерт за мной потащился, только чтобы об этом снимке договориться?
— У меня и в мыслях не было! Ты же сама меня пригласила.
— И целоваться полез поэтому?
— Нет, я…
— Ну так знай, что я сама с твоим заказчиком разберусь. Без посредников! Видеть тебя больше не хочу!
Я рванула в подъезд больше от растерянности — я и вправду не понимала, что делать. Любая уважающая себя женщина в такой ситуации могла обидеться. А могла, наверное, и не обижаться. В общем, надо было подумать и проанализировать случившееся.
Пока я неслась по лестнице, громче, чем надо, цокая каблуками, я в глубине души надеялась, что он меня догонит. Это доказало бы, что он чувствует себя виноватым и готов покаяться за неуклюжее поведение. Тогда можно было бы помириться. Но он не догнал. Не потому, что я так уж быстро скакала по ступенькам, а потому, что он вообще за мной не пошел. Это добавило вторую ложку дегтя в бочку вечернего меда.
Когда я уже разделась и нервно забегала по квартире, должна признаться, что как раз вторая ложка дегтя удручала меня больше, чем первая. Его глупой настойчивости по поводу фотки можно было в конце концов найти какое-то объяснение, а вот то, что он отпустил меня домой, даже не пытаясь удержать, было неприятно. И ведь так хорошо все началось. Что за день такой, как на качелях: провал, успех, провал… Косметику продавать куда спокойнее, несмотря на все минусы жизни распространителя. Вот, блин, захотела любви!..
Ну и что, так все оставить? Поставить на этом Косте крест? Ведь я и вправду его совсем не знаю. Уж мой-то опыт уверенно подсказывает, что на внешность смотреть нечего, но так захотелось в этот раз обмануться. Бывает же, что и внешность, и «бабки», и характер неплохой. Говорят, что бывает… Может он быть именно тем человеком, в котором все прекрасно? Может. А может и не быть. Вот задачка…
Значит, продолжать не буду. Если только он сам не возобновит знакомство, лично я к нему больше ни ногой, ни взглядом. Почитаешь в газетах, маньяки все на вид нормальные, а когда прирежут человек сорок, родственники и милиция спохватываются… Господи, что за бред! Какой он маньяк? Он, между прочим, ко мне уже заходил несколько раз — хотел бы, прирезал. Да и вообще абсолютно нормальный мужик. Только вот из-за этой фотографии как с цепи сорвался. Что за фотография такая? Что, нельзя сделать другой отпечаток, даже если один пропал? Глупости. Вот опять я возвращаюсь к тем же самым мыслям, а нового ничего придумать не могу. Надо было сразу сказать ему, что фотографию я порвала. Кстати, где она там?
Я вышла на кухню. Черно-белая мозаика по-прежнему лежала на полу. Мужики какие-то на ней — ничего особенного. Порнографией и не пахнет. Таких мужиков можно напечатать сто штук и расклеить по всем заборам — никто даже внимания не обратит. И все-таки, похоже, я сделала какую-то глупость. Нужно же было мне ее хватать, да еще и рвать… Дура и дура. Нужно пойти к нему и честно признаться. Явка с повинной, так сказать. Ну вот еще — пойти! Нет уж, сама я к нему, решила, что ни ногой, а вот если он придет мириться, тогда все и покажу. Сделаю шаг навстречу. Но только в том случае, если он осознает свою подлость и извинится. Я-то губу раскатала, к нему всей душой, подумала, что и на моей улице наступил праздник, а он целует и думает о своей корысти…
Корысти… Слово-то какое. Положа руку на сердце, ведь и мной двигало не что иное, как она, матушка. Чего я к глазку-то липла, тряпкой на площадке размахивала, чаем его угощала. Цель имела. Перед собой-то надо быть честной. И что? Много я от него получила? Поездку на драных «жигулях»… Моя корысть все равно другая. Я бы по-человечески к нему относилась, только бы он дал мне возможность не работать, не бегать с сумками. Я бы его облизывала с ног до головы, каждое желание бы предупреждала. Я и нежной могу быть, если со мной по-хорошему.
По-хорошему… Тетка моя говорит, ставь себя на место другого, тогда лучше его поймешь. Тетка у меня классная, я у нее многому научилась, жалко, что она уехала в Москву за лучшей жизнью. Как-то мы созванивались, но давненько. Самое время бы с ней посоветоваться. Потому что больше советоваться мне не с кем. Все надо решать самой. И быстро. Потому что я нутром чувствую, что Костя еще придет. У меня все чувства так сейчас обострены, что я без всякого труда уловила его шаги на лестнице — он поднимался к себе и немножко помедлил перед моей дверью. Я уже ждала звонка: нет, он пошел выше. Но, значит, все-таки колебался, думал, мучился. Ведь он мучается так же, как и я, — это факт. Неважно, по какой причине, но что-то и у него со мной не складывается. Думай, Марианна, решай. Если придет — не открывать дверь, сделать окончательно обиженный вид и завязать навсегда. В конце концов, ничего у нас и не было — нафантазировала чего-то, да и только. А если придет и открыть? Пустить, чистосердечно извиниться, показать огрызки фотобумаги и попытаться наладить отношения? Если рассудить здраво, без утренних эмоций, то случившееся с фотографией — полная чепуха, стоит ли из-за нее разводить сыр-бор, надуваться как индюшка? Сейчас это совершенно ясно и кажется нелепым. Ну, на худой конец, я могу заплатить за расходы, хотя это тоже ерунда, копейки… Нет, надо ему показать мой мусор на полу, это будет забавно. Он все увидит, поймет, мы посмеемся, купим шампанского и проведем остатки вечера вместе. Да, пожалуй, это будет лучшим выходом из положения. Если уж он и на мой покаянный вид ответит суровостью, тогда, значит, все. Вот тогда действительно конец. Но так не может быть. Когда виноватые искренне просят прощения, то нормальные люди прощают. Да, извиниться и поплакаться — лучший вариант. Как не пожалеть слабую глупую девочку за ее проступок? Разве можно за шалость наказывать?
Звонок в дверь прозвучал абсолютно неожиданно. Значит, теперь я прослушала его шаги. Ну что, открываю? Да решила же… Все оставляю на полу как есть, приглаживаю прическу, бегу к двери… Ну не убьет же он меня за это?
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Заказчик позвонил в десять часов. Я только что встал — вчера поздно пришлось работать на ДТП.
— Доброе утро. Константин?
Мог и не застать, ведь съемки и по утрам бывают. Хотя теперь нечасто.
— Да, здравствуйте.
— Меня зовут Сергей, я хотел бы сделать заказ на работу сегодня вечером.
— Тариф знаете?
— Конечно.
Люблю информированных клиентов. Они знают, кому звонят и зачем, ничего объяснять не нужно. Хотя на всякий случай телефончик с определителя я списал.
— Константин…
— Можно Костя.
— Костя, нужно отснять частную вечеринку у одного известного человека.
— Пожалуйста. — У меня правило: от серьезных предложений не отказываться, а только уточнять условия работы. — Э-э, скажите, Сергей, съемка на улице или в помещении?
— В помещении.
— Много ли будет людей? Широкоугольник брать?
— Не стоит.
— Снимать на цветную пленку или черно-белую?
— Цветную.
— Во сколько и куда подъехать?
— Я пришлю за вами машину. В девять часов.
— Я живу…
— Мы знаем, до вечера.
Коротко и ясно. Обожаю таких: платят за конфиденциальность больше, чем за работу.
Ровно в девять в дверь позвонил высокий молодой человек в черном костюме.
— Добрый вечер, я от Сергея Александровича.
— Едем.
Я был уже готов. Форма одежды — рабочая: черные джинсы и американская куртка со множеством карманов (как глазыри поперек груди расположены отделения для кассет, слева — чистых, справа — отснятых). В кофре пара аппаратов, сменные объективы, вспышка, светофильтры и прочая мелочь.
Машина оказалась почти новой «вольво». Неплохо живут Сергей Александрович и его хозяин, если за фотографом посылают машину представительского класса. Я уже нисколько не удивился, когда «вольво» помчалась в сторону городского аэропорта. Ведь в нескольких километрах за ним — элитное место отдыха, в просторечии именуемое «Обкомовские дачи».
Охрана была в таких же, как у шофера, костюмах, вокруг коттеджа, к которому мы подъехали, их было человек пятнадцать, что на пять больше, чем нужно, и на пять меньше, чем в американских фильмах про мафию. Водитель, не проронивший больше ни слова, молча открыл дверцу, выпустил меня и укатил на стоянку. Затем двое ребят жестом остановили в дверях и проверили миноискателем. Над кофром приборчик запищал.
— Откройте, пожалуйста, — попросил один черный костюм, а другой суетливо сунул руку за пазуху.
Я медленно (какие-то они нервные) открыл сумку и достал аппарат.
— Это «Canon». В нем железа два кило.
Они опять поводили миноискателем — дотошные ребята. Но солидный вид профессионального фотоаппарата их убедил.
— Я — Сергей, здравствуйте.
— Добрый вечер.
Передо мной стоял сухопарый человек лет сорока в темно-сером костюме и синем галстуке. Лицо спокойное, глаза карие, стрижка короткая, манеры отличные. Это человек не из ментуры и, тем более, не с ускоренных курсов телохранителей.
— Работа простая, Костя. Съемка на память, так сказать. Захватите всех присутствующих, особое внимание уделите боссу и его знаменитому гостю.
— Кому?
— Я думал, вы догадались, — сказал Сергей, провожая меня в зал, где слонялись приглашенные. — Это Саша Б.
— Гастролер, — кивнул я, — понятно. А босс?
— Вот он, в светло-сером костюме.
Сергей указал на коренастого мужика: волосы с проседью, на мизинце перстень с каким-то камнем. Наверняка стоимостью с джип. Любят подобные персонажи такие штучки носить. Иногда после того, как избавятся от наивного пристрастия к золотым цепям толщиной в палец. Поняв, что здесь легко понять социальное положение по тону костюма (заметили: чем светлее, тем круче), я киваю.
— Сильно часто не щелкайте, босс вспышку не любит.
Я достал из кофра «Cannon», повесил на шею и еще раз посмотрел на хозяина вечеринки. Знакомое бульдожье лицо, но вот фамилия… Не могу сразу вспомнить. А Сергей не назвал ее только потому, что уверен: его шефа все в городе знают. Как Сашу Б., без конца мелькающего в телевизоре. Потому я и не хочу упоминать его имя полностью. Моя работа на 90 процентов заключается в конфиденциальности и на 10 в умении вовремя нажать спуск. Все эти важные дядьки в светлых костюмах не любят долго позировать.
Кроме них в зале были и дамы. В дорогих тряпках, но крупные телеса выглядели в них не слишком изящно. А бриллиантики будут давать блики, это следует учесть. Женщин, кстати, не так уж много, если учесть, что идея пригласить Сашу Б. принадлежит, скорее всего, не боссу, а его половине. Не похоже, что хозяин увлекается попсой. У него другие вещи на уме.
Вспомнил! Это же Кирилл Зверев. Он же в областные депутаты баллотируется по моему округу. Бизнесмен и меценат пролетарского происхождения. Недавно я торчал перед съемкой у какого-то забора и от нечего делать прочел его листовку. А лицо запоминающееся: широкая нижняя челюсть с крупными квадратными зубами, выдающиеся надбровные дуги, покатый лоб. Характерное лицо.
Гости заговорили громче, чуть сдвинулись к дверям. Похоже, пора браться за дело, приехал герой вечера. Только я поднес фотоаппарат к глазам, как в видоискателе возник Саша Б. Навстречу ему шагнул Зверев и протянул руку. Я щелкнул и быстро переместился так, чтобы запечатлеть историческое рукопожатие. Судя по реакции гостя, он босса узнал. А вот с другими гостями ему еще предстояло познакомиться. Это пропустить нельзя, ведь если хозяйка устроила вечеринку для себя, то хозяин — для нужных людей. Не станет же этот бульдог тратить вечер впустую?
* * *
Утром я позволил себе спать до половины десятого. В 10.00 открывается фотосалон на площади Калинина, где работает Толя. Он — самый главный в моем бизнесе. Нет, он не доставляет мне клиентов, не продает из-под прилавка фотопринадлежности — их везде полно. Толя проявляет на фирменном оборудовании отснятые мной цветные пленки. В домашних условиях это невозможная маета. Да и качество совсем другое.
Накануне я почти до двух часов проторчал на вечеринке. Поработал на совесть, отстрелял две цветные пленки по 36 кадров и одну черно-белую в 24 кадра. Ни на минуту не присел. Это тебе не пролетарская свадьба, когда через час все напиваются и, отобрав аппарат, усаживают фотографа с собой. Правда, я по таким мероприятиям давно не работаю — печень берегу. Около двух ко мне подошел Сергей и вежливо проводил под локоток. С профессиональной точки зрения как раз начиналось самое интересное — гости почувствовали себя совершенно свободно. Но раскрасневшиеся лица с багровыми носами, съехавшие набок галстуки и шиньоны заказчикам были не нужны. Их право. Сергей попросил меня сделать снимки на следующий день к вечеру и посадил в «вольво». Вечер закончился бы нормально, если бы не девчонка соседка, которая выскочила из своей квартиры, когда я проходил мимо. Что-то ей там примерещилось, я так и не понял. Одета она была более чем легкомысленно, но после работы меня это как-то не взволновало. Да и не нравятся мне истерики посреди ночи. Я сказал ей несколько успокаивающих фраз и ушел к себе. А утром я об этом происшествии даже не вспомнил.
В десять я был уже у Толика и передал ему цветные пленки. А черно-белые проявляю сам. То, что я могу сделать сам, лучше никому не перепоручать. Даже Толику, хоть я ему и плачу три номинала за отпечаток. Заплачу и больше, только чтобы быть уверенным в том, что все наши дела останутся между нами…
После завтрака я занялся проявкой. Кроме вечеринки, мне еще нужно было отработать сюжет по ДТП, сделанный для Игоря Свистуна, журналиста. Он никого не мог найти на срочную ночную съемку, а у меня машина под рукой, «шестерка». Сговорились о цене, я и съездил. Игорь иногда подбрасывает полезную информацию, иногда клиента. С хорошими журналистами следует дружить… как и с лучшими представителями других профессий, вплоть до вышибал и уборщиц. Свистун не зря меня подрядил, там было что снять. КамАЗ с прицепом вылетел на встречную полосу, затормозил, прицеп развернуло так, что он перегородил всю дорогу. Вот в него с разных сторон и навтыкались «Волга», рафик, зилок и «мицубиси». Сплошная каша, отличный репортаж! Я даже с удовольствием поработал, вспомнил годы молодые, как для «Вечерки» сайгаком носился по городу за гроши. И не уставал сутки напролет… Отличный репортаж, даже не ожидал, качество прекрасное, все детали проработаны, контраст — никакой серятины. И лица схвачены: сосредоточенные спасатели, менты — то суетящиеся, то перекуривающие, измученные жертвы, любопытствующие зеваки. Такой репортаж не стыдно и в Москву продать!
После настоящей работы на вечеринку и смотреть скучно. Что за сюжет: толпа богато одетых людей расслабляется под музыку, закуску и компанию поп-звезды российского разлива. Снято хорошо, но слишком «чинно-благородно». На скандальную хронику не тянет. Ну да и снималось не для того. Хотя вот — любопытный кадрик. На переднем плане Саша Б. во всей красе, а сзади Зверев, да не с кем-нибудь — с Берестовым в обнимку. И ржут, как кони. А Берестов (только глухонемой может не знать) — это Береста, самый крутой криминальный авторитет в городе. Как же такой яркий человечек мне не запомнился? Наверное, все больше у стеночки стоял, стеснялся. Впрочем, мое дело — сторона. Посушу, отглянцую и обменяю на пухлый конвертик.
Теперь и перекурить можно, заслужил. Но только я сунул в рот сигарету — звонок в дверь.
— Привет, — сказала Марианна и ловко проскользнула мимо меня. Могла бы и спросить, не так уж мы близко знакомы.
— Привет, Мара. — Я запер дверь за нежданной гостьей.
Марианна — это та самая соседка с нижнего этажа, которая ночью билась в истерике. Молодая, лет двадцати, но уже разведенная, немного взбалмошная (об этом можно судить по имени Мара, которое она выбрала из всех возможных вариантов) и хорошенькая. Это значит: блондинка, стрижка короткая, глаза голубые, губы всегда красные от помады. Лицо фотогеничное. Худенькая, но не лишенная приятных округлостей, сложена пропорционально. Таких легко снимать: нет деталей, которые нужно прятать.
— У меня к тебе дело, Костя, — говорит она уже из комнаты.
Я ее догоняю, все еще с сигаретой в зубах.
— Может быть, попозже? Я сейчас занят.
Марианна плюхается в кресло.
— У меня горе!
— Вот как? — Я отыскиваю на полке секретера зажигалку и прикуриваю.
— Тебе что, даже неинтересно, что случилось?
Я молча протягиваю ей пачку и даю прикурить.
— Ты бесчувственный!
— И буду таким еще часов пять. Меня работа ждет.
— Курить у тебя время есть, а помочь… помочь… — Марианна готова разрыдаться, и я понимаю, что выбрал не лучшую тактику. Лучше выслушать, сказать комплимент и выпроводить. А то и сейчас время потеряю, да еще вечером вдруг припрется.
— Мне очень интересно. Что у тебя случилось?
— Если бы ты не был профессиональным фотографом, я бы к тебе со своим горем не пришла бы, не думай!
— Я и не думаю.
— Вот. — Она бросила сигарету в пепельницу, достала из кармана и положила передо мной на стол «мыльницу» — народный фотоаппарат корейского производства. — Он сломался.
Я взял пластмассовую коробочку и повертел в руках. Дешевый ширпотреб, у таких даже линзы в объективе бывают сделаны из пластика. И глаза на снимках получаются красные, как у кроликов-альбиносов.
— И что? — не удержался, хмыкнул я.
— Ты не понимаешь, Костя!
— Денег на починку нету? — как можно более сочувственно спросил я. — Могу одолжить.
— Эх, Костя, Костя… Я вчера была на концерте моего любимого Саши Б., хотела его сфотографировать, а он, — жест в сторону корейского чуда, — сломался!
— Есть же другие фотографии: в газетах, журналах, плакаты, наконец, — осторожно сказал я, чувствуя под ногами зыбкую почву. Сумасшедших фанатов я никогда не понимал. Что за идиотизм: реветь от восторга при виде мальчика, открывающего рот под «фанеру».
— Это другое, — безнадежным голосом сказала Марианна. — Я была совсем рядом с ним, вплотную, а аппарат не сработал. А Вика сняла его на «Polaroid», и Саша даже расписался на снимке!
— Мне очень жаль, что так вышло, Мара, но фотоаппарат лучше отнести в мастерскую. Я не умею их чинить.
— А они починят только через три дня, не раньше!
— Ну и что? — все еще не понимаю я, из-за чего весь сыр-бор.
— Так сегодня последний концерт Саши в нашем городе! — Глаза Марианны наполнились слезами. — Я не успею.
— Хорошо, я посмотрю, — сказал я только потому, что в этот момент можно ничего не говорить и взял пластиковый фотоаппарат. Что за нелепость — взрослая девка, а рыдает о несостоявшемся снимке Саши Б.! Если я «мыльницу» доломаю, она меня просто убьет на почве своего фанатизма…
Поковырявшись в аппарате минут пять, я пощелкал кнопками и убедился, что затвор по-прежнему не срабатывает.
— Ничего не поделаешь, — наигрывая сожаление, сказал я, — не могу починить, тут нужен специалист. Я же только кнопки нажимаю.
Марианна сидела, нахохлившись, но вроде немного успокоилась.
— Хочешь кофе? — спросил я, переходя на нейтральную тему.
— Хочу.
— Сейчас сделаю. — Я вышел на кухню и включил кофеварку. Когда вернулся, застал гостью за разглядыванием фотографий на стенах.
— Это все твои?
— Да, те, что на конкурсах побеждали.
— Я вот что придумала: у тебя же, Костя, здесь целая фотолаборатория?
— Почти.
— Дай мне, пожалуйста, какой-нибудь свой фотоаппарат на сегодняшний вечер, а? У тебя же их, наверное, много?
— Всего два.
— Вот и отлично! — обрадовалась Марианна.
— Извини, Мара, — вежливо, но твердо сказал я, — дать тебе аппарат я не могу.
— Почему?
— Это мой хлеб с маслом. К тому же у меня не «мыльницы», а профессиональные камеры, ты с ними не справишься.
— Справлюсь, — уверенно сказала девчонка. — Я умею.
— Ни фига ты не умеешь, — начал я злиться, — только капризничать.
— Покажи мне свою фотолабораторию, — вдруг попросила Марианна, лукаво улыбнувшись.
— Пожалуйста, — буркнул я.
Судя по ее улыбочке, она подозревает, что я от жадности прячу там не меньше десятка фотоаппаратов. Пусть убедится. Ведь машинки моего класса стоят по 10 тысяч долларов за штуку, такие камеры дюжинами не покупают.
— Как здесь красиво! — с порога говорит Марианна, чем с ходу трогает мое сердце. Фотолаборатория — моя гордость. Я перенес перегородки и значительно расширил ванную за счет гостиной, переоборудовал сток воды на более мощный — постоянно нужна проточная вода, здесь очень удобно расположен свет, есть пара фотоувеличителей, глянцеватель, монтажный стол и масса всяких мелочей, понятных только профессионалу.
— Ах! Не может быть! Какой сюрприз! — раскудахталась Марианна, и я хлопнул себя по лбу. Здесь же сушатся фотографии с вечеринки.
— Ты снимал Сашу! Это сюрприз?
— Склероз, — пробормотал я. Не стоило ее сюда пускать.
Мара жадно рассматривала снимки с вечеринки.
— Где это? Что за люди?
— Не трогай руками, пожалуйста.
— Можно я возьму? Всего одну? — захныкала Марианна и скорчила очаровательную гримаску. Ее ровесник от этого был бы готов на все, но я, слава богу, чуть умнее.
— Нельзя, это не мои фотографии.
— А чьи? Эти фото не с концерта. У кого в гостях был Саша Б.? Давай я поговорю с хозяином, и он мне не откажет.
— Откажет.
— Ну почему? Я хочу вот эту, — девчонка ткнула пальчиком в тот самый снимок, на который я сам недавно обратил внимание. Саша Б. действительно выглядел здесь лучше всего, как впрочем, и веселящаяся пара на заднем плане.
— Это невозможно, — повторил я твердо.
— Это твои фотографии, Костя! Если их делал кто-то другой, то где он? Снимки еще влажные.
— Они проданы.
— Я прошу только один. Я заплачу, сколько скажешь!
— Мара, эти препирательства бессмысленны.
— Сделай для меня еще один снимок, ну пожалуйста, Костик, Костичка-а… Тебе же нетрудно.
— Дискуссия на эту тему закрыта, все. Слышишь? — На кухне засвистела кофеварка. — Пошли кофе пить.
Чтобы прервать неприятный разговор (чего канючить, сказано же — нет), я отправился на кухню, выключил кофеварку и достал с полки чашки.
— Мара? Ты где? — Я вернулся в фотолабораторию. Ее там не было. Заглянул в гостиную: «мыльница» исчезла. Обиделась? Ну черт с ней. Ушла? Скатертью дорога.
Я проверил, хорошо ли она захлопнула за собой дверь, прошел на кухню и убрал лишнюю чашку.
* * *
Я выпил кофе, съел пару бутербродов и перекурил. Все это — размышляя, до чего странная у меня соседка. Влетает в квартиру без предупреждения, то фотоаппарат ей дай, то снимок подари, а потом уходит не прощаясь. Мы чужие люди, и я ничего Маре не должен. Познакомились мы, когда я однажды помог ей дотащить до дверей сумку. После этого общались в режиме «привет-привет». Все.
Сигарета кончилась, пора двигаться в редакцию. А то скоро Игорь начнет названивать, ему же материал сдавать надо. Я рассортировал высохшие снимки по сюжетам в два конверта, к «вечеринке» добавил негативы и отправился к Толику. Толян не подвел, сразу протянул мне здоровенный пакет с отпечатками и маленький с негативами. Я оценил качество, пересчитал количество кадров и фотографий. Заплатил и Толик, даже выбил мне чек. Мы делаем все официально, но чек — на треть суммы, остальное идет Толику в карман.
К моему удивлению, Свистун не суетился, меня не искал, а сидел за компьютером и сосредоточенно грыз ногти.
— Привет, Игорь!
— А, ты? Привет, — журналист даже не протянул руки, так он был занят своей писаниной. Пальцы его опустились на клавиатуру и забегали, как ненормальные. — Ты садись, я сейчас, — пробормотал он уже после того, как я устроился в полукресле напротив него.
— Подожду, — сказал я. Свистун редко ведет себя столь деловито, наверное, что-то случилось.
Я пока занялся своими делами. Переложил цветные фото из фирменного пакета с названием салона в картонную папочку без надписей, нарезанные по четыре кадра негативы аккуратно завернул в писчую бумагу и положил туда же. Ни к чему клиентам знать, как я делаю цветные отпечатки. У меня дома фотолаборатория — этого им достаточно. Убрал «вечеринку» в кожаную сумку, оставив на столе только конверт с ДТП. А журналист наконец перестал тарабанить по клавишам.
— Извини, Костя, я тут срочный материал добиваю. Представляешь, грохнули директора мебельной фабрики из твоего района. Ну, помнишь, он еще на Зверева бочку катил? Убили среди бела дня в подъезде у любовницы. Покойник, видишь ли, диету такую соблюдал, вместо обеда к любовнице мотался. Очень удобно — жена с часу до трех не ищет, коллеги не беспокоятся. Говорят, действительно худеть стал, дядька-то он был толстый. Да только там его киллер и подловил. Рабочий день у директора, как и у всякого начальника, — нерегламентированный, замаешься караулить. А к любовнице он являлся как штык — в 13.10. Вот что значит — настоящее чувство. Две пули в грудь, одна в затылок — контрольная. Менты сами не знают, какую версию отрабатывать. То ли у этой бабенки еще кто-то на диете был, то ли на фабрике какие-то внутренние разборки… Ладно, что там у тебя, показывай.
Я протянул конверт. Показывай! У настоящего профи товар можно покупать, как алмазы у Де Бирс, — в закрытом ящичке, не глядя. Пора бы Игорю это усвоить, давно уж из инженеров в журналисты переквалифицировался.
— Отлично! — Свистун так обалдел, что замер с открытым ртом. — Классный фоторепортаж! Я поговорю с главным, может быть, прямо с первой полосы и начнем. И небольшую информацию напишу, буквально строк семьдесят.
— Как хотите, — сказал я, потому что не знаю, как Игорю, а мне все равно. Я уже публиковался на всяких первых полосах, так что эта меня не интересует. Если заплатят хорошо, я и в заводскую многотиражку снимок дам. Только у заводов денег нет, а эта редакция и городской бюджет доит, и на рекламе крепко стоит.
— Гонорар я у редактора утвердил, уже выписали, так что можешь сразу получить, — сказал Свистун самые главные слова.
— Спасибо.
— Как договаривались, — со сдержанной гордостью заметил Игорь.
По нашим временам действительно нелегко выбить из начальства тройной гонорар. Потому я в свое время и бросил пахать на «Вечерку». Славы немного, денег еще меньше, даже если снимать по два-три сюжета в день. Вместе с проявкой — это рабочий день в 12 часов, как на каторге. Попробовал сотрудничать с московскими агентствами — тоже без толку. Они провинциальных журналистов и фотокоров ни в грош не ставят. В прошлом году «Известия» за одну информацию платили 10 тысяч! Меньше местных газет. В советские времена и то такого не было. Смотался я тогда в столицу нашей родины, посмотрел, сколько там ребята получают, и завязал с агентствами. Перешел туда, где деньги есть — на частные заказы. А Свистуну помочь — это так, между делом, по старой дружбе, да еще чтобы рабочую форму поддержать.
— Кстати, Константин, я чего тебе начал про убийство-то рассказывать, — спохватился Игорь, — мне к материалу снимок нужен этого директора. У нас сам знаешь: ответсек как свалит все фотографии в одну папку «Люди опубликованные», так ни черта не найдешь. Может, мы и снимали его, да теперь не разберешься. Ты посмотри, пожалуйста, у себя в архиве, ладно?
— Хорошо, если время будет, — киваю я, хотя со стороны Свистуна это уже наглость. — Как фамилия покойничка?
— Реутов Алексей Никитич.
— Посмотрю, пока.
— Счастливо.
Прежде чем покинуть редакцию, я заглянул к Любочке, которая в поте лица совмещает обязанности секретарши и кассира.
Сделав еще кое-какие дела, к двум часам, как и договаривались, я заехал в офис Зверева. Ничего необычного: приличного размера кусок первого этажа жилой девятиэтажки, евроремонт. Из общего коридора — двери в комнаты сотрудников, там расставлены столы с компьютерами, шкафы с папками. На стенах чересчур много плакатов с портретом хозяина, а по углам, я заметил, распиханы пачки не расклеенных пока листовок. Значит, это не только офис, но и предвыборный штаб. В дальнем конце коридора дверь с именем босса на табличке. Но мне туда соваться не велено. А где же помощничек? Здесь. Вот он несется с озабоченным видом по коридору.
— Добрый день, Сергей.
— Здравствуйте, Костя. Зайдем ко мне.
Ныряем в одну из боковых дверей. Здесь только один стол и один шкаф. Сергей забирает у меня из рук папку с фотографиями, а взамен достает из стола конверт с деньгами.
— До свидания, — провидчески говорит он.
— Пока, — легкомысленно бросаю я.
С этого момента плавное и, не побоюсь этого слова, плановое течение моей жизни закончилось…
* * *
На пороге квартиры меня встретил телефонный звонок.
— Алло, я слушаю?
— Константин? Здравствуйте еще раз.
— Простите, кто это?
— Сергей.
— Какой Сергей? Иванов, ты?
— Мы только что с вами встречались.
— А-а, — наконец-то до меня дошло. — Уже соскучились? Что-то слишком быстро.
— Не валяйте дурака, Костя. Дело в том, что в вашей папке не хватает одной фотографии.
— Не может быть! Вы не ошиблись? Может, просто уронили под стол? — Я не имею обыкновения что-либо путать.
— Нет, иначе бы я не звонил. В офисе этого снимка нет.
Ну, если это Толик напортачил, то я из него все комиссионный вытрясу!
— Что за снимок? — нейтральным голосом спросил я.
— Черно-белый. Негативов — двадцать четыре, а фотографий — двадцать три. Отсутствует девятнадцатый кадр.
— Что на нем? — говорю я, борясь с нехорошим предчувствием.
— Саша Б. на переднем плане, сзади шеф в компании одного человека. Вспомнили?
— Не очень.
— Мне говорили, что вы аккуратный человек, поэтому я и пригласил вас для этой работы.
— Все бывает в первый раз, — глупо хихикнул я. — Наверное, я при печати пропустил этот негатив. Я, честно говоря, не пересчитывал количество… фотографий.
Чуть было не сказал: черно-белых, идиот, ругаю я себя, а Сергей продолжает тянуть жилы.
— Это странно, ведь их почти сотня. Тут любой может ошибиться. Неужели вы так надеетесь на свою точность?
— Больше не буду, — каюсь я. — Мне очень жаль, что так получилось. Могу, если хотите, допечатать этот снимок. И я верну вам гонорар. — Я уже пытаюсь откупиться.
Но деньги заказчика не интересуют.
— Этого делать не нужно, ведь вы честно выполнили большую работу. Просто я должен быть уверен, что этот снимок не попал в чужие руки. Нам бы этого очень не хотелось. На отсутствие другой фотографии мы бы такого внимания не обратили. Вы меня понимаете, Костя?
— Понимаю.
— Сейчас, когда идет предвыборная кампания, это особенно важно.
— Я понимаю.
— Мы должны быть твердо уверены, что этого снимка в природе не существует. Подумайте хорошенько, Костя, не может ли быть другой причины, кроме той, что вы назвали? Образно выражаясь — не упал ли снимок под ваш стол?
— Я все проверю.
— Будьте добры. И если понадобится наша помощь, не стесняйтесь, звоните. У вас ведь телефончик с определителем?
— Сергей, я все тщательно проверю, обещаю, — поспешно затараторил я. — Поймите, что если бы я хотел взять этот снимок себе, то просто сделал бы два отпечатка. Это же элементарно.
— Я вам верю, до свидания.
Действительно, пока верит, соображал я, все еще держа у уха бибикающую трубку. Иначе бы он не звонил, а прибыл лично да с компанией. Я наконец бросил трубку и почувствовал, что весь взмок. Сбросил кожаную куртку и ботинки, прошел в комнату и плюхнулся в кресло. Только не паниковать. Взял непослушными пальцами сигарету и закурил.
Понятно, почему они так всполошились. Не хватает именно той фотографии, где Зверев ржет в обнимку с Берестой. Хорош кандидат в депутаты, объявивший непримиримую борьбу организованной преступности. Стоит такому снимку попасть в газету или к конкурентам… Зачем, черт побери, во время выборов обниматься с мафиози перед фотокамерой? Даже если платишь фотографу из своего кармана. Подожди месячишко и хоть на публике целуйся. Ладно, может, они друзья с детства и друг без друга не могут. Это их проблемы. А у меня есть свои. В версию о том, что я пропустил кадр при печати, даже Сергей не очень-то верит. А я — тем более. Снимок был. Значит — пропал. Первым делом нужно обыскать фотолабораторию, а потом… Если вспомнить о снимке в газете… Я мог запросто положить снимок не в тот конверт и тогда на него сейчас любуется Игорь Свистун — спец по криминалу. Что сделает журналист, которому в руки попала настоящая сенсация, не хочется и думать.
Я бросил окурок в пепельницу и приступил к поискам. Бегло осмотрел комнаты и кухню, но сюда я снимки не таскал, они были мокрыми. Да и нет у меня такой привычки. За несколько минут я перевернул маленькое помещение фотолаборатории вверх дном. Из дальних углов повылазили старые проявочные бачки, окаменевшие химикаты, бракованные отпечатки. А вот новенького фотоснимка с тремя рожами, которые я уже начал тихо ненавидеть, нигде не было. Я натянул ботинки и куртку, нащупал в кармане ключ от «шестерки» и галопом побежал вниз.
Игорь сидел на том же месте и по-прежнему мучил клавиатуру компьютера. Словно я вышел на минутку покурить.
— А, Костя, снимок нашел? Оперативно.
— Так ты знаешь?
— Что?
— Про снимок?
— Я же тебя сам попросил найти этого Реутова.
— Какого Реутова?.. А-а, Реутова… Нет. Я другой снимок ищу. Он случайно попал к тебе с фоторепортажем. Ты его видел?
— Нет. Сам посмотри. — Свистун достал из стола мой давешний конверт. Я его тут же распотрошил. Сплошная авария, никакого Зверева с Берестой.
— Ты точно никакого постороннего снимка не видел? Вспомни, это для меня очень важно.
— Нет, — честно глядя в глаза сказал Игорь. — Я же при тебе посмотрел фотографии, а потом в стол убрал и материал снова писать стал.
— Ну ладно. Пока.
— Да что случилось-то? — крикнул вдогонку журналист. — Ты мне Реутова когда принесешь?
Мне бы твои заботы. Покойник не обидится, если его фото не найдешь. А вот с живыми клиентами мороки значительно больше…
* * *
Я вернулся в машину и стал вспоминать день по минутам с того момента, когда меня настиг звонок Сергея. Кино наоборот. В офисе, говорит референт, снимка нет. Перед ним я заезжал только в пару магазинов. Сумку, где были фотографии, я с собой не брал. «Жигули» покидал минут на пять — десять, никто бы залезть и свистнуть один снимок не успел. Воры забрали бы сумку целиком. У Игоря я проверил — пересортицы не было. До этого я был у Толика. Там я черно-белые снимки даже не доставал, просто забрал цветные. До этого я был дома. Проявлял фотографии и принимал гостей. Про девчонку-то я совсем забыл! А ведь она видела фотографии и даже обратила внимание именно на пропавший кадр. Поэтому я его так хорошо запомнил. Там Саша Б. во всей красе! А потом Марианна сбежала, не попрощавшись. Значит, эта дура украла снимок из-за своего кумира. Одно слово — дура! Я тут скоро поседею, а она просто фанатеет. Натравить бы на нее Сережу с черными охранниками! Жаль, нельзя. Я должен во что бы то ни стало найти снимок сам и уничтожить… Или сказать, что нашел под столом и отдать заказчику? Второй вариант, наверное, лучше. Недаром же Сергей настаивал, что они хотят быть совершенно уверены в том, что снимок не попал в чужие руки. Ладно, что делать с фото, можно решить потом, пока его еще предстоит достать. Но, похоже, я знаю — где. А это уже половина дела.
Я завел машину и поехал к бывшему коллеге — в «Вечерку». Если хочешь решить дело миром, то в гости к женщине нужно идти с желанным подарком (да и к фотокору, кстати).
Слава, к счастью, оказался на месте и встретил меня в дверях своей конуры.
— Привет, пива хочешь?
У него привычка такая, когда работает — пить пиво. А работает он много.
— Спасибо, Слава, я за рулем.
— Как знаешь, — сказал тот, — проходи, присаживайся, я сейчас.
Пока хозяин ходил, я достал из сумки полдюжины «Балтики» — темное, номер 6 и добавил его к стоящему на столе.
— Не забыл товарища, — умилился по возвращении Слава. — Может, хлебнешь?
— В другой раз. Мне, Слава, нужен хороший снимок Саши Б.
— А у меня нет, — молвил тот, припадая к бутылке, — его Виталя снимал.
— А где Виталик?
— На задании.
— Слава, когда он вернется?
— Бог его знает, поехал закладку какого-то фундамента снимать.
— С фуршетом?
— А как же!
Слава прислушался к моему глубокому вздоху.
— Очень надо, Васильич?
— Позарез.
— Тогда сам пошукай вот на той полочке, Виталя там негативы держит. Мы с ним в контрах сейчас, мне нельзя.
— Спасибо.
— Пожалуйста.
Слава занялся пивом, я — негативами. Концерт попзвезды Виталик снимал вчера, негативы лежали практически сверху. Я отобрал два лучших кадра и с помощью Славы напечатал два отличных снимка.
— А теперь пивка, Васильич? — с надеждой на компанию спросил неугомонный Слава.
— Оставь бутылку для Витали. Пока.
— Заходи, если что.
Я вернулся домой часов в шесть. Квартира у меня на теневой стороне, не люблю солнце. Едва я успел снять куртку и включить свет, как зазвонил телефон.
— Это Сергей, добрый вечер.
— Здравствуйте, — сказал я. — Вы что — следите за мной?
— С чего вы взяли, Костя? Разве вы — шпион?
— Теперь вы валяете дурака, Сергей, — заметил я. — Вы позвонили сразу после того, как я вернулся домой и зажег свет.
— Но разве это не может быть совпадением? — сказал Сергей. — Я уже звонил вам дважды и вот застал.
— Хорошо, извините, наверное, я погорячился.
— Не нужно нервничать, вы же не преступник.
— Это как раз преступники ведут себя в любой нештатной ситуации спокойно. А обычные люди — нервничают.
— Что это за нештатная ситуация? — просто так спросил Сергей.
— Я недостаточно качественно выполнил заказ, пропустил при проявке один кадр, вот и чувствую себя виноватым. — Я вдруг заметил, что сильно жестикулирую свободной рукой, словно собеседник может меня видеть. А вдруг на самом деле может? От этой мысли меня передернуло.
— Надо так понимать, что фотографию вы, Костя, не нашли?
— Под стол она не свалилась, я проверял.
— И?..
— Больше ничего. Я ездил по делам к своим знакомым, отдал еще одному клиенту его заказ. — Я начал заводиться. — И вообще я не обязан перед вами отчитываться!
— Конечно. Вы делаете это добровольно.
— Идите к черту!
— Я еще позвоню.
Вот сволочь! Я бросил трубку на рычаг и закурил. И как мне после этого объяснять, что фотография случайно попала к взбалмошной соседке? Лучше уж стоять на дурацкой версии с пропущенным кадром. Надеюсь, моей репутации хватит, чтобы они поверили на слово. В крайнем случае можно будет подключить известные связи. Ведь кого-то они боятся в этом городе?
* * *
Не стоит дожидаться нового звонка от референта, пора заглянуть к соседке на огонек. Что он горит, я заметил еще когда подъезжал к дому. Ее окна — точно под моими, та же теневая сторона.
Марианна открыла дверь сразу, словно ждала.
— Привет. — И упорхнула в комнату.
Я вошел и защелкнул за собой замок.
— Иди сюда, что ты там застрял?
Гостиная у Марианны была больше моей по двум причинам: перегородка на месте, так как нет фотолаборатории, и очень мало мебели. Горка со стеклом-хрусталем, два кресла, диван и журнальный столик. И телевизор, конечно.
— Проходи, садись, как поживаешь? — нараспев сказала девчонка.
— Не так весело, как ты. — Я сел на диван.
— А что унывать? Тем более, что на свете не все такие противные жадины, как ты, Костя! Надька, моя подруга, одолжила мне свой фотоаппарат, вот!
— Я за тебя рад, — сказал я, поморщившись. Марианна не останавливаясь крутится по комнате. И что ей на месте не сидится? Фигуру демонстрирует?
— Надежда — она всегда выручает.
— Когда может — всегда, — ответила умная хозяйка.
— Может, ты на радостях и меня выручишь?
Марианна сделала вид, что меня не слышит.
— Мара, верни ту фотографию, которую ты взяла без спроса у меня дома.
— Какая фотография? — Ресницы захлопали, а глаза округлились в младенческой невинности.
— Пожалуйста, верни фотографию, — сказал я как можно спокойнее, — я уверен, что ты ее взяла, но ругаться не буду, не бойся… Понимаешь, этот снимок мне очень нужен.
— Я не знаю, о чем ты говоришь. — Марианна опять завертелась волчком. — Вот лучше посмотри, какое платье я приготовила для концерта.
— Да погоди ты с платьем! — Я встал и тряхнул ее за плечи, добиваясь внимания. — Мара, мне нужна фотография. Я знаю, что ты любишь Сашу Б., я специально для тебя нашел снимки с его вчерашнего концерта. — Я достал из кармана фотографии и показал Марианне. — Они твои, только верни мне мою.
— Не брала я ничего! — Девчонка вырвалась из рук.
— Я не в обиде, только верни снимок! Пойми, он мне нужен!
— Еще бы! Ты даже выкуп за него придумал: два снимка меняешь на один.
— А сколько ты хочешь? Десять?
— Ничего я не хочу. Катись ты со своими фотографиями. — Неожиданно на ее глазах сверкнули слезы. Стыда? Раскаяния? Ничего подобного.
— Поторговаться пришел, да? Знала бы — не пустила на порог! Утром до слез довел: чинить надо в мастерской, — передразнила Мара. — Сама знаю! Фотоаппарат ему жалко, снимок — жалко. Ты же упакован уже по самые уши, чо тебе еще-то надо, а? Мог бы прийти, по-человечески поговорить, комплимент сделать. Так ведь нет, он, видите ли, меняться пришел.
— Послушай, я не ругаться, я поговорить пришел, несмотря на то что ты у меня фотографию украла! Я специально таскался за этими снимками на другой конец города — для тебя. А мне на твоего Сашу плевать и чихать, вот. — Я швырнул принесенные фотографии на диван. — Отдай мой снимок!
— Нет у меня никаких снимков! И вообще — вали отсюда, специалист по «мыльницам»!
Я почувствовал, что у меня перед глазами слегка все плывет, как перед дракой. Еще чуть-чуть, и я ей врежу. Учитывая разницу в весовых категориях, могу и убить. Не помню, как я выскочил на площадку. Дверь за мной захлопнулась с треском, а от косяка отделилось пыльное облачко. Я поднялся к себе и налил коньяку.
Что воображает о себе эта девка? Она меня обворовывает, и она же потом прогоняет. Ни капли раскаяния или хотя бы смущения. Как будто так и надо себя вести. А после этого она еще комплименты требует! С удовольствием бы выдал — ремнем по хорошенькой заднице. Кто она вообще такая? Чем занимается? Кажется, сетевым маркетингом. Это значит — работает коммивояжером. Ходит по конторам, офисам, жилым домам и пытается сбыть всякую дешевую дрянь. Такие торгаши и на улицах уже пристают. «У нашей американской фирмы Тяп-ляп! Полномочным представителем которой я являюсь! Сегодня единственный раз бесплатная презентация! Я ничего не продаю, я только показываю торговые образцы!» Специфическая профессия. Для тех, кого едва выгонишь в дверь, а они уже влезают в окно. Люди ее породы, когда им что-то нужно, не останавливаются ни перед чем. А что ей нужно? Фотоаппарат дали, снимки любимого попсовика я принес. Какого рожна? Для кокетства я стар, это для ровесников. Не могла же она узнать людей на фото. Хотя портреты Зверева на каждом углу висят… Но Береста пока что в депутаты не метит. Может, она хочет просто меня помучить, или чтобы я выкуп заплатил? Ну ее к черту!
Я выпил еще пару рюмок коньяку и включил телевизор. Как всегда — неудачно, я вечно попадаю мимо «развлекаловки». Сейчас воткнулся в рекламу. Переключил — новости.
— …сегодняшнее громкое заказное убийство. Следствие разрабатывает несколько версий. Как нам стало известно из осведомленных источников, не исключено, что эта смерть связана с набирающей все большие обороты предвыборной кампанией. Покойный не раз выступал с критикой некоторых нынешних кандидатов в депутаты областной законодательной власти…
Ящик я выключил. Мрачная тема. Позитивные новости напрочь исчезли с экранов. Предвыборная кампания… Убийство… Это, наверное, про директора, как его… Реутова. Его фотографию ищет Игорь. Свистун, кстати, о других мотивах убийства говорил: внутренние разборки, любовница. А про выборы он сказал, что Реутов на Зверева наезжал. Война компроматов на губернском уровне. А что, если под «некоторыми нынешними кандидатами» и скрывается Кирилл Петрович?
Пришлось выпить еще рюмку.
Тут уже разговор серьезный. Если это он директора убил, то что ему, как говорится, широко известный в узких кругах фотограф? В случае прямой угрозы можно, конечно, сказать, что фотография в надежном месте, и если с ним что-то случится, то она автоматически будет послана в милицию… Подобные разговоры про страховочный вариант даже в детективах выглядят пошло, а уж в жизни шантажировать этим такого жука, как Зверев… Лучше их с Сергеем не злить. Тем более что я совершенно не в курсе: перед тем как пристрелить, они хотя бы предупреждают? Присылают черную метку или подбрасывают дохлую канарейку? Пристают с угрозами по телефону, на худой конец?
В свете новых фактов стоимость снимка вырастает для меня многократно. Я снова налил себе коньяку. Я и не заметил, что вылакал уже больше половины бутылки. Вкусно, но в голову как-то не ударяет. Видимо, она слишком забита серьезными проблемами. Когда выкручусь, куплю литр лучшей водки и напьюсь в зюзю. Я прихлебнул из рюмки и закусил печенюшкой.
Если посмотреть с другой стороны, то Марианна мне ничего по-настоящему плохого не сделала. Ну свистнула фото Саши Б. Но с ее точки зрения у меня и так снимков полно, я в любой момент могу напечатать еще, а следовательно, поднимать из-за этого такой шум — значит, быть сквалыгой. У фотографа фотографий как грязи, одной больше, одной меньше — все равно. Аппарат я ей не дал — она обиделась, их у меня тоже должно быть много, а просила она его всего на один вечер. Если напрячься — ее можно понять. Сетевой маркетинг? Все люди где-нибудь да работают и лучше работать там, где удается получить живые деньги. Образования хорошего у нее нет, муж бросил, так что девчонку стоит пожалеть, поговорить по-человечески. Тогда она оттает и отдаст наконец эту чертову фотографию!
* * *
— Привет, это снова я.
— Я и не сомневалась, что явишься, — сказала Марианна, — проходи.
Когда мы оказались в комнате, Марианна спросила прямо:
— Извиняться пришел?
Я присел на диван. Фотографии Саши Б. здесь уже не валялись, а аккуратно стояли на журнальном столике, прислоненные к вазе.
— Дело в том, что я не успел рассмотреть твое платье.
— Я так и поняла, смотри! — Марианна крутанулась вокруг своей оси, подол раздулся колоколом. Я сразу догадался, что это оно и есть — платье. Убей меня, не помню, что на ней было до этого.
— Замечательно! — воскликнул я, как можно убедительней. — Отличное платье, я такие только по телевизору видел.
— Я же видела фотографии, ну… у тебя.
— Там были только дамы солидной комплекции. И чтобы эту солидность особенно не афишировать, они носят исключительно костюмы. А молодых красивых женщин там не было.
Марианна разулыбалась во весь рот.
— Понимаешь, Мара, сегодня днем я отдал заказчику эти вчерашние фотографии вместе с негативами. А одного снимка не хватает, и я не могу его допечатать. Понимаешь?
Девчонка кивнула.
— А почему бы тебе не пойти со мной? — вдруг сказала она.
— Куда пойти? — не понял я.
— На концерт. Это же так здорово! Заодно поможешь мне сфотографировать Сашу.
— Но…
— Джентльмен не может отказаться сопровождать даму, — брякнула Марианна, должно быть прочитав о хороших манерах в настенном календаре. — Ну пожалуйста!
— Ладно, — вдруг легко согласился я, печенкой чувствуя, что придется перетерпеть все капризы до конца. — Но у меня же нет билета.
— Купим в кассе или у спекулянтов, — отмахнулась Марианна. — А там с кем-нибудь местами поменяемся. У тебя ключи с собой?
— Какие? — не понял я.
— У тебя же есть машина? Не пешком ведь идти до ДКЖ.
— Я… Сейчас возьму, а ты пока спускайся к синим «жигулям».
Нехорошо, конечно, садиться за руль после коньяка, ну да бог не выдаст, ГАИ не съест. Не люблю я ездить в чужих машинах. Это как чужую стоптанную обувь носить — не комфортно.
Всю короткую дорогу до Дома культуры железнодорожников Марианна посвятила рассказу о Саше Б… При этом самыми яркими фактами в его биографии мне показались служба на Тихоокеанском флоте и женитьба по романтической любви на дочери продюсера. Настоящих фанов, понял я, подобные факты не раздражают, а умиляют.
— Ну что ты сидишь с такой кислой миной?
— За дорогой слежу, извини.
Билет мы купили на крыльце — у спекулянта и, кстати, недорого. Внутри храма железнодорожной культуры я почувствовал себя неуютно. Все эти ДК и кинотеатры, архитектурно близкие к архетипу сарая, меня раздражают. Зимой в них ужасно холодно, летом сыро, это я помню с той поры, когда работал на «Вечерку». Без задания редакции и кофра на плече я здесь никогда не бывал. Для отдыха предпочтительнее маленькие театрики или малые сцены, где не только ты видишь актера, но и он видит каждого зрителя.
Раз я думаю о подобной чепухе, значит, все-таки расслабился. Мысль о фотографии уже не сидит занозой в сознании, она переселилась куда-то вглубь. Концерт начался, я кошусь на счастливую Марианну и верю, что все будет хорошо.
— Ва-а-у-у! — орет моя подружка, вскакивая с места. — Правда, он милый? — спрашивает, плюхаясь на место.
— Да, мне нравится.
— Хорошо, — в забытьи она гладит мою руку. Может быть, ей уже мерещится, что она держит руку Саши Б.? Сейчас ею можно любоваться по-настоящему. Капризный изгиб губ разгладился в довольную улыбку, глазки сверкают.
— Послушай, — шепчу я, — можно я буду звать тебя Аней или Анной. Мара мне не нравится.
— Мне тоже, — преспокойно заявляет она.
— Но ты же сама…
— Погоди, — отмахивается она, — слышишь — «Осень»? Это моя любимая. Пошли вперед!
Марианна вцепляется мне в руку и тащит к сцене, около которой уже корчится стадо тинейджеров и, как ни странно, ровесниц моей спутницы. Она сует мне в руки «мыльницу». Затем Аня вскидывает руки и пританцовывает, запрокинув в экстазе голову. Саша скачет по сцене мокрый и вдохновенный, в костюме, сверкающем тысячью фальшивых бриллиантов. Что не говори, а свою публику он заводить умеет. Грохот ритмичной музыки и общая атмосфера праздника (для танцующих вокруг он всамделишный) задевают даже меня. Я отщелкиваю пленку, по профессиональной привычке стараясь захватить в кадр кроме звезды зрителей. Потом спохватываюсь и снимаю уже только Сашу Б..
Шлягер этого сезона спет трижды на бис, попсовик завален цветами по самую маковку, все заканчивается. Я возвращаю Марианне фотоаппарат.
Она глубоко вздыхает несколько раз, по-мальчишески рукой причесывает взлохмаченные волосы.
— Поедем домой? — спрашиваю я.
Переполненная положительными эмоциями, она не может говорить, а только кивает. Но в машине оживает и возобновляется щебет о концерте и его герое. Я слушаю не перебивая. Коньяк выветрился, и на ум невольно лезут нехорошие мысли. О Сереже-референте, например.
— Мне кажется, что такой вечер не может окончиться просто так, — говорит вдруг Марианна. — Он должен длиться, длиться…
— Все в наших руках, — осторожно говорю я.
— Ты такой милый, Костя.
Это уже лучше. Наконец-то обращено внимание и на мою скромную персону.
— Я куплю шампанское, и мы посидим еще.
— Только полусухое, полусладкое я не люблю — похоже на газировку.
— Если хочешь, то можешь поставить Сашину запись.
— Ты действительно очень милый, Костик. Ты мне нравишься.
Мы приехали, и я помог даме выйти из машины. Она не торопилась отойти от меня. Я обнял Аню за плечи и поцеловал. Она очаровательно закатила глазки и привстала на цыпочки.
— Но у меня к тебе одна просьба, Анечка. Приготовь к моему приходу фотографию.
Марианна отскочила от меня, словно я ее укусил.
— Иди ты к черту! Почему тебе обязательно нужно все испортить?! Все так хорошо шло… Ты что, не можешь забыть о ней ни на минуту? Я его развлекаю весь вечер, а он талдычит одно и то же. Брала — не брала, отдашь — не отдашь. Не отдам!
— Аня, не кипятись, — с досадой сказал я, не понимая, в чем моя ошибка. — Я не хотел тебя огорчать, вечер действительно чудесный. Давай не будем его омрачать и решим все дела, а потом перейдем к шампанскому. Ты ведь призналась, что взяла снимок, да?
— Да. Ты доволен?
— Зачем он тебе? У тебя много Сашиных фотографий, а эта нужна мне.
— Ну и нудный же ты, Костик. Может быть, у меня особенные планы на этот снимок.
— Да ведь я же о тебе беспокоюсь!
— Обо мне?
— Конечно. — Я тут же стал развивать удачный ход: — Я ведь говорил, что снимок нужно отдать заказчику. Если он узнает, что фото у тебя, то сам заберет его. Он ни перед чем не остановится, он тебя уговаривать не будет.
— Значит, ты хороший — ты меня еще уговариваешь, — зло сказала Марианна. — Я-то дура, думала… А ты, значит, на концерт за мной потащился, только чтобы об этом снимке договориться?
— У меня и в мыслях не было! Ты же сама меня пригласила.
— И целоваться полез поэтому?
— Нет, я…
— Ну, так знай, что я сама с твоим заказчиком разберусь. Без посредников! Видеть тебя больше не хочу!
Марианна бросилась в подъезд, я услышал, как дробно стучат ее каблуки. Мировой рекорд в беге по лестнице. Я запер машину и медленно поднялся к себе. Снимок не достал, с девчонкой опять поругался. Что она так дергается? Отдала бы фотку, а потом хоть купайся в этом полусухом — не жалко.
* * *
В квартире призывным звяканием меня встретил телефон.
— Это Сергей.
— Догадываюсь, — пробормотал я. Как мне надоели за день одни и те же персонажи! Очень предусмотрительно со стороны референта звонить по телефону. При очной ставке я бы и вмазать мог, несмотря на его горилл в черных костюмах.
— Я навел справки, Константин, вы меня обманули.
— Вы меня тоже.
— В чем это? Купюры оказались фальшивые?
— Вы уже второй раз подряд звоните в тот момент, когда я вхожу в квартиру. Вы за мной следите.
— Это мелочь, — высокомерно сказал Сергей, — по сравнению с тем, в чем вы обманули нас. Вы искали фотографию в редакции у Свистуна. Потом зачем-то доставали снимки Саши Б. в другой редакции. К сожалению, ваш коллега был не в состоянии дать внятные объяснения. Поэтому я жду их от вас.
— Достал ты меня…
— Еще нет, — возразил подручный Зверева. — Но могу сделать это в любой момент. Просто я не хочу никаких разборок. Потом слухи пойдут, зачем нам лишний шум?
— Как в случае с Реутовым?
— Не стоит болтать подобную чушь, — с нажимом сказал Сергей. Мне показалось, что и зубами скрипнул. — Не стоит болтать вообще и по телефону тем более.
— А я это по телевизору слышал.
— Хватит мне туфту гнать. Короче так: жду до утра. Или ты приносишь фотографию, или мы будем решать вопрос сами. Думай, ты же у нас грамотный, телевизор смотришь.
Я присел к столику и налил остатки коньяка в стакан. Отхлебнул. Грамотный! «Телевизор смотришь» — это намек, что киллера пришлют, как к Реутову. Что это не пустая угроза, подтвердил бы директор фабрики, если б мог. Мысли стали путаться, в ушах — колокола. Кажется, Сергей своего добился — меня испугал насмерть. И коньяк водой кажется: пью — не чувствую. Что делать?
Бежать я не могу, за мной следят, сразу перехватят. Объяснить, где фотография, — могу, но как она у Марианны оказалась и заикаться нельзя. Это на заводе за халатность премии лишают, а здесь вид наказания один. А что она сказала только что: «С твоим заказчиком сама разберусь!» Мне все казалось, что она не понимает. Я ей три раза объяснял, как важна эта фотография, думал — девчонка не понимает. Дурак! Все понимает. Может, Анна и взяла снимок из шалости, но потом быстро сообразила, что он больших денег стоит. «У меня особенные планы на этот снимок», — говорит. «Особенные», как я понимаю, это не на стенку повесить и не в альбом спрятать. «Без посредников обойдусь!» Похоже, она уже знает, кто кроме дорого Саши изображен на снимке. Зверевские морды на каждом углу расклеены, да и Бересту пару раз в криминальной хронике показывали. А это популярная передача. Но куда ей, соплячке, Зверева шантажировать! Неужели не понимает? Наверное, кумекает. И получается тогда, что сидит она дома в красивом платьице и ждет меня. Чтобы действительно без всяких посредников договориться. Заметила же она, что упакован я по уши, знает, что фотокамеры мои по 5 штук баксов стоят. Сидит, родимая, и ждет. Уверена, что опять снимок клянчить приду. Бог троицу любит. Дважды приходил, значит, не увильнет, явится, деваться, значит, ему некуда. Некуда, это верно. А про заказчика нарочно сболтнула, чтоб испугался больше. Все меня сегодня запугивают. А я все пугаюсь и пугаюсь. Но ведь когда опускаешься на самое дно страха, то больше уже не страшно. Больше быть не может. И тогда — двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Я поставил пустой стакан на столик. Что Марианна просила? Шампанское? Нужно купить. Я спустился вниз и дошел до круглосуточного супермаркета. Винный отдел в нем отделен от остального трезвого пространства и оборудован продавцом.
— Девушка, будьте добры, — шампанское.
— Вам какое?
— Безразлично. Ведь в дверной глазок этикетку не прочитать?
Продавщица изобразила вежливую улыбку, но что ответить не нашлась. Я протянул деньги, она — бутылку.
Прежде чем нагрянуть в гости, я на минутку зашел к себе, чтобы выбрать на кухне самый удобный нож с узким лезвием. Затем спустился этажом ниже и протянул руку к звонку, чувствуя, как губы сами раздвигаются в торжествующую улыбку…
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— Митька, вставай! Митька, вставай! — Нинкин голос назойливо лез в уши. Каждую следующую фразу она произносила на полтона выше предыдущей. Сирена. Рында. Колокольня!
Сквозь сон Митька ее голос уже слышал, но двигаться еще не мог. Если бы он хоть чуточку раньше ложился… Об этом Митька вспоминал каждое утро с тех пор, как сестра поменяла работу. Раньше она проводила дома три дня в неделю, остальное время мотаясь по рынкам Китая, Турции, Польши. Из «домашних» дней сутки напролет спала, двое — торговала на барахолке. Митьке стоило тогда хлопнуть по кнопке на макушке будильника, как утренняя суета отступала…
— Митя, вставай! — крикнула Нина почти в самое ухо так, что голова невольно дернулась. Сестра заметила рефлекторное движение и, развивая успех, стала трясти его за плечо. Спросонок это было самое гадкое, и Митя окончательно просыпался от ненависти к Нинке.
— Вставай, в школу опоздаешь!
— Щас, — буркнул Митька и зашевелился.
Нинка вышла из комнаты. Митя, чертыхаясь, натянул джинсы и набросил, не застегивая, синюю рубашку в клетку. Достал из-под матраца кое-какие деньжата и сунул в карман. На случай шмона.
В ванной он умылся, почистил зубы и погладил щеку, покрытую легким пушком. Его приятель Борька уже полгода как брился, а ему еще… Два года — гигантская разница в 14 лет. Они и друзья только благодаря тому, что живут с детства рядом, в соседних дворах.
— Митя, иди завтракать, остынет! — пропела Нина. На такой ласковый голос покупатель мог купиться, Митя — никогда.
Он зашел на кухню и сел на табурет. Нина подсунула ему тарелку с рисовой кашей.
— Ешь, у тебя сегодня контрольная, — сказала Нина.
Ну надо же, чем она собирается разбудить его аппетит! При одной мысли об алгебре не то что аппетит, Митька сам готов был пропасть. Он бросил ложку.
— Не хочется… — И пододвинул к себе чашку кофе.
— Ешь, тебе понадобятся силы.
— Отвали, — пробормотал Митька, но Нина расслышала.
— Ты как со мной разговариваешь? Я тебя старше, образованнее, я работаю…
Поорет и перестанет, решил Митя. О чем говорит сестра, он чувствовал по тону, не вникая в смысл слов. Тем более, что смысл всегда был один и тот же.
— Ты опять вчера курил, вся ветровка пропахла!
— Нет!
— Нет, да!
— Да.
— Вот закончишь школу и делай что хочешь. А пока — изволь слушаться!
— Да я слушаю, слушаю, — сказал Митя.
— Мимо ушей ты слушаешь!
Митя пожал плечами. Нет слов! Но Нина остановиться не могла. Ее энергии паровой каток позавидует.
— Что это за магнитофон вчера приволок?
— «Панасоник».
— Я понимаю. Он чей?
— Борькин. Послушать взял.
— Без кассет?
— Там радио есть, широкодиапазонное, а кассеты сегодня обещали.
— А у Борьки откуда японский магнитофон?
— Отчим подарил.
Легенда о богатом и щедром отчиме всегда успокаивала Нину. Она нажала на тормоза, а Митька отхлебнул кофе.
— Я ведь о тебе беспокоюсь, — сказала сестра тихо.
Митька кивнул, показывая, что он в состоянии понять такую заботу… Но вот принять!
— Я сегодня в школу зайду, — предупредила неугомонная Нина.
— Пятница — короткий день.
— В школе?
— Везде. Ты бы лучше на дискотеку сходила.
— Старенькая я уже.
— Встретишь там старичка, вместе старость скоротаете.
— Да ну тебя, — сказала Нина.
Сказала, но… Это для Мити тридцать лет — старость. Но и он знает, что люди живут гораздо дольше. В последнее время она так закрутилась… То зарабатывала деньги «челночным» бизнесом, то усиленно занялась воспитанием брата, который воспитание это воспринимает как обузу. Может, действительно нужно меньше лезть в его детские дела, а заняться своими?
Мимо окошка ее кассы ежедневно проходило множество людей, в основном, мужчин, но это — безликие для нее существа с общим именем «клиент». Есть, правда, один человек, о котором она иногда думает. Так, без всякого повода. Инкассатор Виктор, офицер в отставке, сохранивший выправку, с приятным лицом… Иногда он как-то странно поглядывает на Нину. Тепло и как бы вопросительно. Но молчит. А еще, когда ей пришлось работать в день рождения, он принес ей розу, с длинным-длинным стеблем…
— Может, поешь все-таки? Хоть печенья.
— Спасибо, — бросил Митька и вышел из-за стола, довольный своей маленькой местью.
Нина с озабоченным видом (мальчик совершенно ничего не ест) убрала нетронутую тарелку.
— Собирайся в школу, — скомандовала она, ни на шаг не отступая от привычной утренней процедуры.
Удивительные способности у сестры! В ее присутствии Митька чувствовал себя то ли в военном училище, то ли в мужском монастыре.
— Надень кроссовки.
— Сам знаю! — крикнул Митя.
Он покидал в сумку учебники и тетради, и с особым тщанием выбрал детектив Картера Брауна.
Мальчишка одевался в основном в тот китайский и турецкий ширпотреб, который Нина еще недавно возила из стран-изготовительниц и сбывала на местной барахолке. Только кроссовки он выпросил фирменные, «найковские». При нынешней нинкиной зарплате не разгуляешься. Тут надо самому наваривать.
— Я пошел, пока!
— Все собрал? Ручку не забыл? А то опять одалживать придется. — Нина на прощание прикоснулась к митиной щеке. Они одна семья. Митя вырвался.
— Пока.
— Ни пуха ни пера! — пожелала сестра.
— К черту! — от души сказал Митя и побежал по лестнице.
Нина вернулась на кухню, домыла посуду, потом протерла пыль в обеих комнатах, полила цветы и выбила коврик из прихожей.
…Витина роза простояла семь дней. Она как маячок привлекала нинин взгляд. Маяк для моряка — надежда, вот и роза порождала у Нины смутные ожидания. Собственно, о Викторе она ничего толком не знала. Разговоры они вели самые общие и короткие — такие диалоги можно вести и со случайным человеком. Она не знала даже, холост ли он, и… Если бы все было чуть по-другому, если бы он был чуть решительней… А как же учеба брата, заботы о продуктах и тряпках? Семью не бросишь. И Митя стал такой нервный. Конечно, она ограничивает его свободу. Но допустить, чтобы он, как раньше, болтался по улицам… Просто у него сегодня контрольная. Она вон сама перед экзаменами в институте никогда есть не могла. Обычное дело. По дороге на работу нужно обязательно заглянуть в школу. Она чувствовала, что даже десятиминутный разговор с «классной» может принести массу неприятных сюрпризов. Митя, кажется, далеко не все рассказывает сестре…
За домашними делами время пролетело незаметно. Нина переоделась и отправилась на работу.
2 
Андрей проснулся по привычке рано, но на работу теперь спешить было незачем. Он заставил себя поспать еще, но от этого встал разбитым. Здоровому организму по утрам нужна работа. Андрей вяло сделал зарядку, постоял под контрастным душем и принялся готовить завтрак. Это его всегда отвлекало от непрошеных мыслей.
Он порезал пластиками ветчину, положил ее на хлеб, посыпал тертым сыром и, капнув сверху майонеза, сунул бутерброды в микроволновку. Сварил кофе и, захватив горячие бутерброды и чашку, вернулся в комнату. Привычным жестом включил телевизор.
Местные новосибирские каналы гоняют рекламу и списанные с MTV видеоклипы. По второй программе говорят о Чеченской войне. Один триллион ассигнован на восстановление республики Чечня и приблизительно столько же потрачено в месяц на разрушение… И не ведает правая, что творит левая… Мура какая, ведает, конечно. Рука руку моет.
Время собирать камни и время разбрасывать. Время разрушать и время строить. Значит, мы одновременно живем в двух временах? Мир раздвоился или мы сами?
Андрей захрустел остывшим бутербродом. На территории одной страны в одно время можно жить войной, а можно миром. Граница… Граница, как всегда, проходит внутри человека. И человек сам выбирает себе образ жизни. Кажется, настал момент, когда он, Андрей, делает свой выбор. Вынужден изменить свой выбор. Изменить своему выбору. Очень трудно найти верное слово. Он перейдет эту внутреннюю границу, повоюет и вернется. Уставший от сидения в укрытии, пропахший порохом и, главное, отягощенный трофеями, которые обеспечат милую мирную жизнь…
Так бывает? Бутерброды кончились, и Андрей стал допивать кофе. Олег, его компаньон, хотел пойти мирным путем: договориться, выпросить отсрочку платежей, пообещать скорую прибыль… Его пример — другим наука…
Андрей сходил на кухню и налил себе еще кофе. Зазвонил телефон, он снял трубку.
— Привет, приятель, — раздался знакомый мягкий баритон, от которого по телу бежали мурашки.
— Я тебе не приятель, — сказал Андрей.
— Да ладно, я зла не держу. Мы ведь однокашники. Но бизнес есть бизнес… Не забыл?
— Тебе чего надо, Сыч?
— Долг за тобой, приятель. Платить пора.
— Мы с Башкой о встрече договорились. Что ты-то суетишься?
— Зря ты так. Я ведь мог бы тебе помочь. Ты только попроси.
— Олегу ты и твои дружки помогли.
— Он нас обмануть хотел. У каждого свои недостатки. Ты вот гордостью страдаешь.
— А из тебя дерьмо сочится.
— Смелый стал… Что, деньги достал? Квартиру продал?
— Не твоя забота.
Андрей бросил трубку. Посмотрел на остывший кофе и вылил в раковину. После такого разговора хорошо бы стакан водки принять, да нельзя. У него сегодня еще есть дело.
Когда-то с Сычом они действительно были приятели и довольно близкие. Вместе выпивали, по девкам ходили. Только вот зашла речь о деньгах — и все, с дерьмом приятель сожрать готов. И глазом не моргнет… На Кавказе правильно придумано — переломил с тобой человек хлеб, выпил вина — друг. Не пьет, не ест у тебя в доме — враг. Честно и благородно. Этот придет, обожрется, в карман нагадит, в душу плюнет и скажет: «Я на тебя зла не держу. Бизнес есть бизнес».
Снова звякнул телефон.
— Сыч, ты достал! — крикнул Андрей в трубку.
— Это я, — тихо сказала Катя.
— Извини, привет.
— Здравствуй, как поживаешь?
— Регулярно и с удовольствием.
— Я приеду? — спросила Катя.
— Нет, не стоит.
— Тебе надо развеяться. Сходим куда-нибудь?
— Катя, не надо меня жалеть. Терпеть не могу.
— Я соскучилась.
— Извини, я занят. У меня дела.
— Хорошо, я позвоню вечером.
— Вечером у меня встреча. Я тебе сам позвоню.
— Я буду ждать.
— До свидания.
Андрей положил трубку. Сел в кресло, нашел на каком-то телеканале вечное теперь MTV и приглушил звук.
Нужно еще раз обдумать дело, мысленно пройти все от начала до конца по шагам и попытаться представить все возможные внештатные ситуации. Хотя случится, конечно, невозможная…
План, задуманный Андреем, по-своему изящен и прост, как всякое хорошее изобретение. Его даже удивляло, что никто до сих пор ничего подобного не сделал. Наверное, слишком велик риск. Но есть надежда на «негритянское счастье» — ведь это его первый налет. И последний, конечно. Или пан, или пропал.
А Катька-то чувствует, что он что-то затеял. Вот человек, которому интуиция вполне заменяет информацию. Наверное, она его любит. Раньше Андрей тоже ее любил. И даже жениться собирался. Он искренне верил, что они будут всегда вместе: в радости и горе, болезни и счастье. Но, как только начались проблемы, Андрей стал замыкаться. Оказалось, что он мог делиться с Катей только успехом. Что это — гордыня? Или комплекс неполноценности? Страх, что, если он неудачлив, то девушка его бросит? Как на дело ни посмотри — теперь уже поздно. Она его не бросила, это сделал сам Андрей. И, как ни странно, почувствовал даже облегчение. Никому не надо объяснять, какая еще гадость случилась сегодня. И не приходится избегать взгляда круглых жалостных глаз, готовых в любой момент наполниться слезами. Драться за себя он намерен в одиночку. И насмерть, но вешать в драке на свою шею ответственность за Катьку не хочет. Тем более что его любовь прошла с прежней удачной жизнью.
Как славно все складывалось! Их бизнес процветал. Фирма, разделенная Андреем и Олегом на две — «Кастор» и «Поллукс» (иметь два счета в банке гораздо удобнее, чем один) — быстро наращивала оборотный капитал. А потом… Все началось с «кидалы», который унес из «Кастора» в клюве 50 миллионов. Они с Олегом не смогли проплатить кредит, поползли проценты, сорвались контракты. Тот же Сыч подбросил деньжат, они бы выкрутились и рассчитались со всеми, но…
Их поставили на счетчик. Если бы стоимость квартиры и машины могла компенсировать долг, Андрей с радостью стал бы бомжем. Вот и толкуй после этого о свободе выбора. Делай что должен и будь, что будет.
Итак, дело. Первый этап: он заходит в ЦУМ в 15.30…
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— Где мой зонтик? — грозно спросила Дарья Евгеньевна. И Виктор вновь почувствовал себя молодым курсантом, тянущимся по стойке «смирно».
— Где мой зонтик? — был повторен вопрос.
— Да вы же… мы же упаковали его на дно корзинки, — пробормотал он.
— А если в дороге пойдет дождь?
— Но ведь вы, Дарья Евгеньевна, поедете не в коляске, а в закрытой машине.
— Я не настолько стара, чтобы принимать автомобиль за дрожки!
— Так точно! — гаркнул Витя, бросаясь распаковывать корзину. В такие моменты он жалел, что не нашел себе после увольнения в запас круглосуточную работу. Или хотя бы в две смены.
— Виктор, не разбрасывайте содержимое корзины, а разбирайте. Поаккуратнее, прошу вас. — Старуха нависла над ним и корзинкой, как скала.
— Так точно, товарищ полковник! — хотелось гаркнуть по курсантской еще привычке Вите, но… Куда там товарищу полковнику Стаценко, который гонял их по казарме или на плацу с 8.00 до 18.00, а потом с чувством долга удалялся к дебелой жене, толстым детям и борщу с водкой. Теща не употребляла ни борща, ни водки, а детей, кроме Аллы, Витиной жены, у нее не было. Следовательно, теща никогда никуда не удалялась, но… иногда убывала на дачу для несения огородно-постовой службы. Отъезд и приезд Дарьи Евгеньевны обставлялся не слабее полкового строевого смотра, но зато между этими событиями чувства Виктора по всем пяти параметрам достигали блаженства. Сейчас отставной майор предвкушал как раз такое состояние.
Разбор корзинки на последней стадии перешел в разминирование. Виктору ювелирным движением удалось расцепить зонтик с бахромой шарфа, извлечь из-под сложенных крыльев десяток стандартов различных таблеток, чулки, пояс и пару перчаток. Затем на вытянутых руках, словно мина-ловушка, глубоководная рыба или дорогущая китайская ваза, был извлечен сам зонт. Дарья Евгеньевна протянула руку и взялась за гладкую пластиковую ручку…
— Мама! — вдруг крикнула Алла, вырастая на пороге комнаты. — Я купила тебе хлеба и сметаны.
Дарья Евгеньевна вздрогнула и дернула рукой, зонт взорвался радужным цветком.
— Ой… — сказала Алла и выпустила из рук банку сметаны. «Бамс!» — сказала банка сметаны и превратилась в лужу. «Неделя домашнего ареста с поражением в супружеских правах», — понял Виктор.
После того как Виктор с Аллой убрали лужу и осколки, а Дарья Евгеньевна свернула свой зонт, Виктор пошел за новой порцией сметаны. Из реплик жены и тещи он убедился в том, что вина за произошедшее ложится целиком на его плечи, потому что: «Не вовремя подал зонт», «вообще очень неуклюжий», «ничем по дому не помогает».
Вернувшись со сметаной, Виктор нашел корзину забросанной, словно мусорный бак, вещами, уже непригодными для городской жизни, но еще претендующими на дачную старость. Нельзя сказать, что упаковка прошла в дружественной обстановке: жена и теща, обе раскрасневшиеся, глянули на мужа и зятя довольно плотоядно.
— Я сметану принес, — сказал Виктор, боясь сгущающейся тишины.
— Мы бы не потеряли столько времени, если бы ты ее не разлил, — заметила Алла.
— Виктор, помогите наконец вашей жене упаковать сумку.
— Сейчас, — бросился он, подменяя уставшую тещу.
— Положите это, это, это и это, — командовать Дарья Евгеньевна не уставала никогда.
Безразмерная дерматиновая сумка быстро заполнялась консервами: мясными, молочными, овощными, рыбными, крупами и макаронами, упаковками бульонных кубиков, батонами, кексами, печеньем, орешками, шоколадом молочным, горьким и… Да что тут перечислять — всем, что подвернутся под руку двум вошедшим в раж женщинам. Заполнив сумку, они загрузили картонную коробку, саквояж и пластиковый пакет грузоподъемностью в 25 килограммов. Все вышеперечисленное дополнялось двумя чемоданами тряпок тещи, собранными накануне. Науку паковать, как и науку побеждать, Виктор освоил еще в военном командном училище.
Виктор разогнул затекшую спину и глянул на часы. Контрольное время прибытия автомобиля истекло полчаса назад. Хозяин машины, брат Николай, был человеком штатским, а следовательно — не пунктуальным. Он всегда опаздывал. Но, с другой стороны, теща тоже человек штатский, кроме курсов Гражданской обороны и консерватории — образования никакого. Так что — два сапога пара. И никому, тем более брату родному, не пожелает Виктор провести лишние полчаса в обществе тещи-консерваторки.
Виктор вытер пот, зашел на кухню и, пока никто не видит, набрал кружку холодной воды из-под крана. Алла и Дарья Евгеньевна признавали только кипяченую. А Виктору она казалась невкусной.
Наконец за окном просигналила машина. Виктор выглянул и увидел Николая у его синего «москвича». Он помахал брату рукой. Николай ехал на свою дачу и по дороге завозил Дарью Евгеньевну на ее. Виктор вернулся в комнату и начал проворно стаскивать вещи к лифту четвертого этажа. В это время Дарья Евгеньевна и Алла спускались пешком, держась за руки и чуть не плача. Как любят женщины любую мелочь превращать в трагедию! Всего-то — неделя врозь. Пустяк!
На прощание Дарья Евгеньевна сказала Виктору:
— Пока я на даче, будьте добры, побелите потолок на кухне, в ванной и туалете. Там же выложите кафельной плиткой стены, зашпаклюйте плинтуса. В коридоре сделайте небольшие антресоли. И… все.
— Все?! — Виктор вспоминал сметанную лужу. Вот тебе и неделя домашнего ареста с принудительно-добровольным трудом.
— Не делайте такое постное лицо, Виктор, а то я подумаю, что вы жалеете о моем отъезде, — сказала теща. — Все это сущие мелочи.
— Вот именно! — подтвердила Алла. — И цепочку на дверь повесь.
А вот истинная трагедия, представленная женщинами как мелочь, подумал Виктор. Попробуй что-нибудь не выполни, такой Золушкой заделают… А как, главное, все успеть, ведь он еще и работает?!
Но как раз это в семье никого не волновало. И прежнюю его службу по дальним гарнизонам жена не считала успешной. В смысле карьеры и материально-технического обеспечения. «У брата Николая, простого инженера, есть машина, а у тебя, офицера, нет!»
Благодаря «северным» — год за два, в 40 лет стаж он уже набрал, и его сплавили на пенсию. «Выгнали как собаку», «выбросили на улицу», «списали как хлам» — ничего другого он от жены не услышал.
Теща шипела, как раскаленный самовар. Ведь они с Аллой поселились в ее квартире. Своей он не заработал. Но на кой, собственно, Дарье одной трехкомнатная, если тестя она уже похоронила (сожрала — не подавилась)?
Сидеть дома после увольнения Виктор (при численном перевесе противников — двое на одного) не мог. И он устроился работать инкассатором. Эта профессия стала для женщин новым источником раздражения, а Виктору нравилась. На работе он был сам себе голова, да еще с пистолетом под мышкой. Это напоминало ему армию. И кассирши все были очень вежливые, многие даже хорошенькие. А одна так вообще красавица. Нина, Ниночка…
Потолки, антресоли, плитка… Уж не взять ли ему недельный отпуск? Можно обдумать, но сегодня от работы не отвертеться. К четырем часам он должен быть в ЦУМе.
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Саня проснулся бодрым и отдохнувшим. Вчера в Центральном кабаке довольно крепко выпили, но синдрома не было, только чуть-чуть покалывало висок. Пяти часов сна ему вполне достаточно, да и спать не интересно, он даже снов не видит. Нужно бодрствовать, двигаться, жить во все время, что отпущено.
Саня почувствовал на шее теплое дыхание, повернул голову. Рядом спала Зойка. Нижняя губа чуть оттопырена, вот-вот слюни пустит. Лицо спокойное, а вчера хохотала как заведенная. Так ей даже больше идет. Смех без причины…
Саня принял душ, встав в боксерскую стойку, провел короткий бой с тенью и вышел из схватки победителем. Он привык также лихо справляться и с любым реальным противником.
Зойка проснулась, накинула санину просторную футболку (вышло вроде короткого платья), сунула в зубы неизменную сигарету и отправилась на кухню готовить завтрак. Саня тоже закурил.
— Яичницу будешь? — громко спросила Зойка.
— Буду, — ответил Саня.
Он достал из тайника «макаров», осмотрел, проверил исправность и поставил на предохранитель. Отнес в коридор и сунул во внутренний карман «кожана». Зойка, хоть и своя девка, а лучше ей лишний раз эту игрушку не видеть. Сболтнет где по глупости, столько неприятностей можно огрести…
В комнате зазвонил телефон. Саня подошел и снял трубку.
— Привет, Саня. Уже разговляешься? — услышал он жизнерадостный голос приятеля. Сане всегда нравилось неистощимое хорошее настроение Чипы. Ему бы еще пару извилин — и лучше напарника не найти.
— Привет, Чипа, — ответил Саня, — ты готов?
— Всегда готов, хоть драть слонов.
— Лучше тебе не выходить за пионерские рамки.
— Что, не нравится?
— Хреновый ты сочинитель, между нами, девочками, говоря.
— Это ведь только хобби, — заметил Чипа и сам рассмеялся.
— Тогда поговорим о профессии, — сказал Саня. — «Стрелка» с варягами у «Кофейни» ровно в девять утра.
— Как скажешь, бригадир. Утром самое время кофейку попить. И план покурить, — заржал Чипа.
— После «стрелки» еще к одному клиенту заехать нужно будет.
— Нет проблем! — ответил Чипа. — «Игрушку» брать?
— Чипа, балбес, я тебе сколько раз говорил не спрашивать? — зашипел вскипевший Саня.
— Да ладно, командир, пока все тихо.
— Когда прижмут, будет уже поздно.
— Не гони волну, прорвемся.
— Пока! — Саня швырнул трубку.
— Саня, — позвала Зойка, — иди, завтрак готов.
Саня зашел на кухню и сел на табурет. Зойка поставила перед ним порцию яичницы с ветчиной. Саня поковырял вилкой в тарелке. Чипа этот… идиот!
— Посмотри, там осталось в холодильнике? — попросил он Зойку.
— Водка, что ли? — переспросила та и заглянула в холодильник. — Вот, — показала полбутылки «Smirnoff».
— Налей.
— Ты же вроде ехать собирался? А если делать нечего, так чего подскочил и мне поспать не дал? — Зойка налила рюмку.
— Себе.
— Я не хочу утром-то, — скривилась она.
— Я один не пью, наливай, — приказал Саня.
Зойка глянула в бешено скачущие зрачки и налила вторую рюмку. Достала маринованные огурчики.
Саня опрокинул рюмку, хрустнул огурцом и принялся за яичницу. Обжигающая жидкость мазнула пищевод и теплом расползлась в желудке. Зойка тоже пригубила. Саня с преувеличенным энтузиазмом доел свою порцию и выпил еще.
Зойка украдкой глянула на Саню.
— Знаешь, Саня, я у себя в универмаге кофточку присмотрела — класс! И юбочку к ней, черную, короткую. Тебе же нравится короткое.
— И что?
— Купить хочу.
— Купи, — Саня явно думал о постороннем, а не о кофточке с юбочкой.
— Денег дай, — кокетливо надула губки Зойка, смягчая прямоту просьбы.
— Нету сейчас.
— Ну, пожалуйста, дорогой. Ты же хочешь, чтобы твоя киска выглядела сексуально?
— Не называй меня «дорогой», — бросил Саня.
— Извини, я больше не буду. Ну, Саня-а, — пропела Зойка. — Я буду вести себя хорошо…
— Ладно, днем к тебе заеду.
— Ты такой добрый…
— Одевайся, поехали.
— Но ты же выпил. Я подумала…
— А ты этим не занимайся!
— Чем?
— Не думай, поняла?
Зойка молча помыла посуду, вернулась в комнату и переоделась в платье. Попудрила нос, подкрасила губы. Саня ждал. «Глаза потом», — решила Зойка, опасаясь тянуть время. Саня пропустил Зойку вперед, вышел, запер дверь и, пока девчонка спускалась, переложил пистолет за пояс. Так удобнее.
Во дворе Саня сел за руль «японки» с турбонаддувом и впустил Зойку. За машину, оставленную на ночь во дворе, Саня особенно не беспокоился. Окрестная шпана ее знала и лезть боялась. С ним связываться — неприятности себе наживать.
Саня завел мотор, вырулил из двора на улицу Блюхера и поехал в центр. На площади Ленина он остановил машину.
— Ты чего? — спросила Зойка.
— Ты приехала, выходи.
— Подвези к дому. Или к ЦУМу хоть.
— Пешком прогуляешься. У меня дело.
Зойка надула было губки, но потом одумалась.
— Пока!
— Счастливо, Саня.
Он же пообещал заехать днем и дать денег. Зачем же его злить?
Саня тронул машину и поехал к «Кофейне».
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Во дворе (конечно, не под окнами квартиры, чтобы не обеспокоить сестру приятеля) на скамейке сидел Борька и курил, ловко пуская колечки. Митя этому волшебному искусству еще не научился.
— Привет.
— Здорово.
Друзья пожали руки и покинули двор. Сделав совсем небольшой крюк, они заглянули на базарчик, устроенный рядом с продуктовым магазином. Первые продавцы уже караулили клиентов. Борька, в своей кожаной куртке выглядящий, на митин взгляд, совершенно взрослым, подошел к прилавку. Митька терся тут же.
— Скажите, пожалуйста, — когда надо Борька умел быть отменно вежливым, — чьи у вас яблочки?
— Эти польские. А вот чилийские и венгерские.
— А отечественные есть?
— Нет, только импорт.
— Жаль. А какие лучше?
— Все хороши, — сказала продавщица, как многодетная мать о своих отпрысках. — Эти рассыпчатые, а эти хрустящие, сочные.
— Вот, будьте любезны, этих хрустящих с килограммчик.
Продавщица принялась складывать яблоки на весы.
— Нет-нет, простите, — возразил придирчивый Борька. — Мне кажется, там сзади, в ящике, яблоки лучше.
— Да такие же точно, — проворчала продавщица, но все же повернулась к ящику и достала товар оттуда. Клиент, как говорят, всегда…
— Чудесно, — сказал Борис, строго посмотрев на стрелку весов. — Достаточно. Пакетик у вас найдется?
Солидный вдумчивый покупатель. Митька только диву давался, глядя иной раз на приятеля. Кому хочешь зубы заговорит!
— Триста рублей пакетик, — загнула продавщица и, подбадриваемая борькиным кивком, положила яблоки в полиэтиленовый мешок.
— А с ручками нет? — поднял брови привередливый покупатель.
— Нет.
— Ладно, сойдет. — Борька одной рукой взял мешок, а другой полез во внутренний карман. На его лице проступило удивление. Он пошарил в других карманах.
— Странно!
Положив мешок на прилавок, Борис прошелся по карманам еще раз.
— Странное дело… Извините, но я, кажется, кошелек забыл. — Он пожал плечами. — Не судьба, значит, яблок поесть.
— А, может, у брата есть? — спросила бестолковая тетка, тыча в Митьку.
— Да он еще школьник, откуда, — молвил Борька и отошел от прилавка.
Чертыхаясь, продавщица забрала мешок.
— Ну, ты и трепач! — восхитился Митька, когда базарчик скрылся за домом.
— В этом-то все и дело, — самодовольно ответил Борька. — Клиент должен до конца думать, что это я — клиент.
Митька рассмеялся и открыл сумку, доставая оттуда небольшую гроздь бананов.
— Ты тоже не промах, — похвалил его друг и оторвал один банан.
— Чепуха. — От похвалы Митька чуть не зарделся. — Пока она поворачивалась, можно было полприлавка унести.
— Не стоит. Помни: «Жадность фраера сгубила», — самым серьезным образом сказал Борька.
Друзья доели бананы на веранде детского сада, расположенного рядом со школой. Борис достал сигареты. Закурили.
— Те самые? — кивнув на пачку «Мальборо», поинтересовался Митя.
— Ага, — подтвердил приятель, — я себе пару блоков оставил.
— А хорошо получилось, без хлопот.
— Да, славно. Спасибо тем хмырям, что дверь в складе отколупнули. Подходи, бери, сколько унесешь — и ходу. Но когда я в киоск толкал последнюю партию, на меня так внимательно посмотрели, что я решил — остаток продавать не буду.
— Осторожность — мать мудрости, — молвил подцепленное где-то Митя.
— Тебе виднее, ты чаще в школу ходишь.
— Сегодня у меня, кстати, контрольная по алгебре. Я не пойду, ни фига не знаю, — почти похвалился Митя. — А сестра обещала в школу зайти. Опять будет промывкой мозгов заниматься.
— Плюнь! — посоветовал мудрец Борька.
— Уже плюнул, — бодро ответил Митя.
— У тебя каким уроком алгебра?
— Шестым. А у тебя что?
— История. У Петровны.
— Так, может, в кино двинем? В «Маяковском» боевик.
— Можно. Есть и другой вариант. Одно дело.
— Вот как?
— Верняк. Шмотки есть, хозяева на даче.
— Точно?
— Первый этаж. Можно через окно войти и выйти. Оно в таком простенке, почти не видно, кусты еще прикрывают.
— Не знаю…
— Ну, думай, — сказал Борька и погасил окурок. — Пошли, а то и так опоздали.
Звонок уже прозвенел. Митя пробежал по пустому коридору и вошел в класс.
— Разрешите, Елена Петровна? — спросил Митя.
— Садись, Комаров. Каждый раз одно и то же. Только не морочь мне голову испорченным будильником.
— Хорошо, не буду, Елена Петровна.
Учительница покачала головой.
— А запах… Господи, ты что, куришь?
— Нет, Елена Петровна, это у нас во дворе старые листья жгут, — невинно сказал Митя.
По классу прокатился смешок.
— Не валяй дурака, Комаров, садись.
Митя сел за парту, но был и от истории, и от класса далеко. Предложение Борьки его растревожило. Что решить?
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До дела оставалось еще несколько часов. В квартире Андрей сидеть больше не мог. В просторную спортивную сумку он сунул пятнистую форму и черные очки, пакет с фруктами, толстую пачку из пяти— и десятитысячных купюр.
Андрей спустился вниз, пересек двор и улицу, открыл гараж, завел «жигули» шестой модели желтого цвета и поехал в сторону центра. Из «Снегирей» есть два пути в центр: мимо универмага «Юбилейный», от автозаправки направо, к «Богданке». Андрей поехал другим путем, короче: через железнодорожный переезд, мимо спорткомплекса «Север», сразу на Учительскую.
На перекрестке перед СГАПСом (бывшим блаженной памяти НИИЖТ) Андрей повернул направо — на улицу Залесского. Среди массы корпусов горбольницы отыскал хирургию. Вошел в фойе и спросил у дежурной, можно ли повидать больного. После коротких переговоров ему разрешили, а поскольку у него не было с собой халата, пришлось сунуть тетке червонец, чтобы она вдруг обнаружила в подсобке лишний.
Андрей поднялся на второй этаж и, постучавшись, вошел в нужную палату. Она оказалась одноместной, слава богу, денег на это еще хватило.
Его друг… он висел почти что распятый, противовесы растягивали ноги и правую руку. Переломанные ноги растягивают всегда, а вот рука была сломана каким-то сложным образом, и также нуждалась в противовесе. Счастливица левая покоилась поверх одеяла просто в гипсе.
— Привет, корефан, — сказал Андрей.
— Привет, — разлепил губы Олег. — Присаживайся.
— Спасибо. — Андрей сел на табурет и бросил сумку под ноги. — Ну, как ты?
— Паршиво, а как иначе?
— Морфий-то покалывают?
— Есть и менее болезненные способы словить кайф.
— Рад, что ты еще шутишь. Это хороший признак, — заметил Андрей.
— Ты не поверишь, но мне в последнее время стало легче… Кажется, что все позади. Что уже отбоялся, отмучился. Нужно только встать и начать новую жизнь.
— Мне очень жаль… — начал Андрей.
— Но иногда очнешься ото сна, все болит, и понимаешь, что ничего хорошего ждать не приходится.
— Мне очень жаль, что с тобой так вышло… Очень плохо?
— Хочешь жить и терпишь. По крайней мере, я ничего отсюда изменить не могу. Положение на койке гармонирует с положением в жизни. Быть на своем месте — это неплохо.
— Это не твое место.
— Я его занял надолго.
— Брось. Все действительно уже прошло. Тебе нужно выздороветь и восстановиться.
— Это ты брось. Эти суки по голове меня не били, так что я не идиот и прекрасно понимаю — ничего не изменилось.
— Замнем для ясности. Как срастаешься?
— Врачи говорят — нормально. Ты вообще что здесь делаешь?
— В смысле?
— Чего ждешь? Я думал, ты уже «ноги сделал». Или тебя мой пример не убедил?
— Я еще кручусь.
— Не валяй дурака, уезжай куда-нибудь.
— Пустой?
— Здоровье дороже.
— Может, ты и прав…
— Прав, прав. — Олег закрыл глаза и стиснул зубы.
Андрей жалостливо посмотрел на друга. Олег был бледен, с синими тенями под глазами, с нелепо заострившимся носом. Белые обрубки гипса… Возможно, они больше не увидятся. Даже наверное. Зря он сюда приехал. Олег — это его прошлая жизнь. Ее очень жаль. Это была хорошая жизнь. Но теперь он начинает другую. Он не станет платить долги — он в них не виноват. Просто он начнет все снова. Отступит один раз от своих правил, рискнет и, если получится, попытается снова жить. По закону, если не божьему, то человеческому.
Олег открыл глаза.
— Позвать сестру? — спросил Андрей.
— Нет, не стоит. Как Катя?
— Нормально, наверное. Я давно ее не видел. Мы общаемся по телефону.
— Только не говори, что ты очень занят.
— Я очень занят.
— Те развалины, что остались от нашей конторы, не стоят потраченного на них времени.
— Считай, что я просто не могу сидеть без дела.
— Врешь. Что-то ты задумал… Зря не рискуй.
— Я тебе фрукты принес, — сказал Андрей и достал из сумки пакет.
— Спасибо.
— И еще кое-что. — Андрей показал Олегу толстенькую пачку денег. — Это тебе пригодится.
— Зачем? Ты что, квартиру продал?
— Почему сегодня всех это интересует?
— Продал?
— Это неважно. Не имеет значения.
— Тебе самому «бабки» нужны.
— Мне нужно значительно больше.
— Спасибо.
— Я положу деньги в тумбочку, под коробку печенья. Скажешь жене — заберет.
— Я тронут. Думал, что ты уже удрал, меня бросил. Извини. Знаешь ведь, бизнес — дело сучье.
— Бывают исключения.
— У меня такое ощущение, что ты зашел попрощаться, — сказал Олег.
— Мне пора идти.
— Значит, так и есть. Прощай, Андрюша.
— Мне жаль, что так вышло. Может, еще и увидимся.
— Рад был тебя повидать. Счастливо.
Андрей вышел из больницы, сел в машину. Добрался до Плановой и повернул на Нарымскую. Не доезжая путепровода, свернул направо. Здесь, за территорией метродепо, расположился гаражный кооператив. Андрей завел машину в тупичок между гаражами. Огляделся — никого. Достал из сумки пятнистый камуфляж (штаны и куртку), переоделся, пристегнул к поясу кобуру с купленным на крайний случай «макаровым». Под ногой что-то звякнуло. Андрей наклонился и подобрал металлический прут. Вот такой же железкой переломали руки и ноги Олегу. Теперь это — его оружие. Андрей бросил прут в салон и сел в машину.
Вот и финишная прямая: Нарымская, Димитрова, ЦУМ. Только станет ли он победителем?
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Виктор вышел на балкон и закурил. Вот чертова кукла! Приказы Дарьи Евгеньевны были по-военному суровы. Но в жизнь проводились методами начальства штатского. В форме рекомендаций. Рекомендовано потолки белить, а паркет не трогать. А сроков исполнения никто не устанавливает. Можно, значит, не спешить? Но вдруг ощущаешь, что жизнь твоя, через некоторое время становится невыносимой. Носишься по квартире, как по раскаленной сковороде, и понять не можешь, откуда припекает? Еще помедлил — оказался в духовке и жаришься уже со всех сторон. И все так деликатно, тонко, ненавязчиво. Извините… будьте любезны… сделайте милость… благоволите… «Благоволите» — последняя стадия перед взрывом.
Вся эта ценная информация добыта Виктором исключительно методом «разведка боем». Самый кровопролитный способ. Вызываешь огонь на себя и засекаешь огневые точки противника. Первые пять лет семейной жизни стоили всех пятнадцати. Теперь Виктор умел из штатских рекомендаций сформулировать для себя четкий военный приказ. Затем уяснял боевую задачу, проводил рекогносцировку, организовывал материально-техническое обеспечение, определял методы решения задачи, время ее выполнения. Если бы не на работу, напился бы, ей-богу!
Вот и Алка такая же. Никогда его не поддержит против мамаши. Когда он только женился, думал, что офицер, профессией которого является война, сможет покорить одну женщину. Но женщина сильнее иностранной державы. А две — вообще непобедимы.
Может быть, он не ту женщину выбрал? Неподходящую для него? Если бы другая… Пошла бы за него? Такая, как Нина? И не поздно ли ему об этом мечтать? Вот лет десять назад, когда он был и помоложе, и посильнее…
«Вы сами себя задерживаете»… Еще недавно так любили говорить продавщицы и мелкие чиновники. И Виктор принялся за дело.
— Ты куда? — тут же спросила Алла, увидев, как он надевает старые туфли.
— В подвал, за известкой.
Отзыв верный, можно покинуть охраняемую территорию. Виктор спустился вниз, открыл ключом (сам сделал!) общую дверь, добрался до своей кладовки, и тут вышла заминка. Кто-то побывал здесь до него и расковырял замок.
— У-у, гады, — тыкаясь ключом в дверь, бормотал Виктор, имея в виду и пакостников-подростков, и бичей-алкоголиков, промышляющих всюду, где что-то плохо лежит.
Виктор так разозлился, что успокоить нервы мог только глоток коньячного напитка, находящегося рядом, за дверью со сломанным замком. Виктор даже прикинул, сможет ли он выломать чертову дверь, но потом взял себя в руки и вернулся домой.
Подозрительный взгляд Аллы отметил пустые руки мужа.
— Опять пацаны замок сломали. Поймаю — уши оборву.
Виктор переоделся в более приличный, чем старая олимпийка, костюм и летние туфли.
— Дай-ка денег, пойду на стройку, может, дверки для антресолей прихвачу.
Алла выделила необходимую сумму, и Виктор отправился на расположенную рядом стройку. Прибыв на место, он по преувеличенно бодрому и одновременно бесцельному движению рабочих понял, что и тут пришел вторым. Последнюю надежду Виктора окончательно разрушил бригадир. Твердо держась за стенку двумя руками, он сказал:
— Мы теперь работаем на хозрасчете, самоокупаемости и финансировании. Все антресоли учтены и задокументированы. Лишних нет и не будет!
Виктор понял, что они пьют уже в счет следующего квартала. И вернулся домой.
— Антресоли уже пропили, — кратко доложил Виктор жене. — Подай-ка сумку, за шпаклевкой схожу в магазин.
Алла смолчала и на этот раз, но, подавая сумку, подошла вплотную к мужу и принюхалась. Виктор ответил гордым взглядом честного человека.
В ближайшем магазине шпаклевки не оказалось. Виктор поехал во второй магазин, потом в третий. Он скандалил, требовал жалобную книгу, обещал натравить журналистов… Шпаклевки не было.
Его просили зайти на следующей неделе, обещали шпаклевку повышенного качества, с большой скидкой. Виктор был в отчаянии. Если бы не на работу…
— Купил? — делано-равнодушным голосом спросила Алла, незаметно проверяя сумку.
— Ты будешь смеяться, но шпаклевки в магазине нет.
— И чтобы это узнать, тебе понадобилось два часа?
— Но я поехал…
— Только не ври, что объездил весь город в поисках дурацкой шпаклевки!
— Это правда.
— Значит, поиск вел по барам и забегаловкам! Дыхни!
Виктор послушно втянул воздух и дыхнул. Алла покрутила в недоумении носом и… поняла.
— Ты что, уже одеколон пьешь? Ах ты…
Все. Тут Виктор отключился. Он ничего не слышал и не видел. Он собирался на работу. Надел форменный камуфляж и, выскочив за дверь, включил слух.
— …Мама была права, негодяй! — донеслось из-за двери.
Виктор скатился по лестнице вниз и вышел на остановку. Отдышался, сел в трамвай и поехал в банк.
— Ваш билет, гражданин?
Виктор ткнул в нос кондукторше удостоверение.
— Я не разглядела.
Виктор показал снова.
— Подозрительно себя ведете, гражданин. Удостоверение прячете.
— Что мне его в руках носить?
— Не хамите, гражданин, я при исполнении. Инкассаторы, между прочим, в трамваях не катаются, у них машины есть. Может, у вас удостоверение поддельное?
— А у вас?
— Нахал!
— Дура!
Кондукторша достала свисток и выдала такую трель, что сомнений не оставалось: в прошлой жизни она была боцманом. В открытую дверь тут же втиснулся милицейский наряд с красными, от жары, конечно, лицами.
— Почему нарушаем, гражданин? Пройдемте.
— Я на работу опаздываю. В чем дело?
— Пока не знаем, но скоро заведем.
— «Заяц» он, «заяц»! И удостоверение поддельное, — верещала сзади кондукторша таким знакомым тембром.
Виктор выключил слух.
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Мужчина в легком костюме спортивного стиля, летних, на босу ногу, туфлях, подошел к окошечку обменного пункта.
— Солидняк! — прошептали за ухом.
Нина возмущенно дернула плечом. Мужчина небрежно сунул в окошечко пачку двадцатидолларовых купюр.
Нина взяла доллары и широко, как учили в банке, улыбнулась. Детектор со скоростью белки в колесе перебрал купюры, просветил их ультрафиолетом и сложил аккуратной стопочкой. Баксы настоящие. «55» — загорелась на экранчике цифра. Тысяча сто долларов. Нина умножила сегодняшний курс на эту сумму, а потом повторила операцию. Ошибешься — не рассчитаешься. А «новые русские», Нина заметила, когда надо, как подпольный миллионер Корейко, в уме и трехзначные цифры перемножают. Собственные деньги творят с людьми чудеса. Вчерашний тупица и двоечник в уме марки переводит в доллары, доллары в рубли, вычитает налоги, плюсует собственную изворотливость и получает чистую прибыль — иногда, правда, тоже в уме. Может, в ресторанах эти люди и сорят деньгами, но в банках считают. Наверное, обстановка располагает.
Нина отсчитала упаковки с рублевыми купюрами. Мужчина кивнул и отошел от окошка.
— Отовариваться пошел!
Нина резко обернулась.
— Сколько раз тебя просила — не говори мне под руку. Я ошибиться могу. Подошел клиент — молчи в тряпочку. А если он услышит?
— Подумаешь, — проворчал Митька, — хоть и услышит — не беда. А потом, кто меня сюда заставляет ходить?
— Я заставляю. Чтоб не болтался где попало с приятелем своим, Борькой. Я ведь в школу заходила, почему на первый урок опоздал? Вышел вовремя, до школы триста метров. Где был?
— Тренера бывшего встретил, Вадима Сергеича, — не моргнув ответил Митька. — Он меня в команду звал.
— Играть?
— Бери выше. Команда-то малолеток. Ему на тренировках помогать. Играющим тренером.
— Так и иди, займись, чем шляться-то…
— Я подумаю, — сказал Митька, довольный переменой темы.
Но Нину сбить с толку не просто.
— «Классная» говорит — хулиганишь много, — возобновила тему Нинка. — Уроки пропускаешь. Почему? По алгебре сильно сдал.
— Придирается, — буркнул Митька.
— «Классная» или «математичка»? — переспросила Нина.
— Обе, — не затрудняясь выбором, ответил Митя.
— Прекрати паясничать, — строго потребовала Нина. — Учеба — дело серьезное.
— Просто меня Вовка позвал, я повернулся, а она…
— Митя! — крикнула Нина. — И слушать не хочу. Даже если к тебе и придираются, твое дело учиться. И на занятия ходить. Думаешь — поступишь в институт с тройками?
— Да я и не собираюсь.
— Митя, ты это прекрати!
Тут к окошечку подошел клиент, и Нина отвлеклась, обменивая рубли на доллары.
Тем временем Митя тоскливо раздумывал, зачем Нинка хочет непременно запихнуть его куда-нибудь в институт. А еще лучше — в университет. А еще — академия. Но Митьке-то это зачем?
— Митя, — повернулась к нему Нина, — я знаю, о чем ты думаешь. Но поверь мне: высшее образование всегда пригодится. Один мой одноклассник после НИИЖТ стал журналистом, а другой — милиционером. Ты думаешь, если бы не корочки, их бы взяли на службу? А так — курсы переподготовки закончил — и будь кем хочешь.
— Так было последние тридцать лет, но это не значит, что так будет всегда, — заметил Митя. — Времена изменились.
— А дипломы остались! — воскликнула Нина.
Митя не ответил, надеясь, что сестра устанет и замолчит сама. В окошке возник еще клиент и купил тысячу долларов.
— Контрольную написал? — спросила Нина.
— По алгебре?
— По алгебре.
— Написал.
— Хорошо написал?
— Хорошо.
Что до времени говорить? Митя решил не раскрывать ожидающий сестру сюрприз, чтобы не портить себе выходные. Вместо контрольной по алгебре они с Борькой рванули в кино и посмотрели классный боевик. Это гораздо интереснее и веселее алгебры, которая, верил Митя, никогда ему не пригодится. Где в нормальной жизни человек может столкнуться с дифференциальным исчислением или какими-то логарифмами?
— Придешь домой, разогрей суп и поешь. Потом приготовь уроки, не тяни до воскресенья.
— А ты? У тебя же работа в шестнадцать ноль-ноль заканчивается?
— Я хочу к подруге заехать, буду дома часов в семь.
— Ладно, понял, — сказал Митя, обретая надежду, что сможет несколько часов свободного времени провести по-своему.
К окошечку подошел новый клиент, военный. Но не протянул деньги, а замер, словно чего-то ожидая.
— Вы что-то хотели? — спросила Нина.
Нет, не военный, погон нет.
— Добрый день. Я новый инкассатор из банка, — сказал парень в пятнистой форме и показал сквозь окошечко удостоверение.
Нина испуганно глянула на часы.
— Нет-нет, с часами все нормально, — перехватив ее взгляд, сказал парень. — Это я пришел немного раньше. Пятница — короткий день, — парень непринужденно улыбнулся.
Нина ответила натянутой улыбкой. Она думала, что, как обычно, за деньгами придет Виктор.
— Будьте добры, подождите минут десять — пятнадцать. Я ведь вас так рано не ждала. Мне нужно деньги в сумки уложить.
— Хорошо, я подожду, — кивнул парень и убрался от окошка.
Нина посмотрела, как он ушел.
— Митя, быстро отсюда иди, мне нужно деньги укладывать, инкассатор ждет. Я скоро освобожусь.
— За примерное поведение, — пробормотал Митя. Он встал со стула и подошел к двери.
Нина открыла замок и выпустила брата. Повернула ключ обратно и стала быстро укладывать пачки денег в две сумки.
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«Стрелка» прошла без сучка без задоринки. Братва минута в минуту подскочила. Чипа привез еще двух бойцов из бригады — Гвоздя и Лепу.
Саня в разговоре особенного участия не принимал. Он с ребятами присутствовал «для протокола», сказал бы человек светский, но Саня у слова «протокол» знал только одно значение.
Говорил с варягами старшой. Со стороны варягов была выставлена своя команда. Опытным взглядом Саня определил, что люди попались серьезные, такие зря бузить не станут.
После того как конфликт был исчерпан, Саня подозвал Чипу:
— Возьми Гвоздя и Лепу, поедем к клиенту.
— Есть, бригадир, — ответил Чипа. Он позвал бойцов и усадил в свою «девятку».
Саня ехал впереди. От «Кофейни» они по Красному проспекту проехали до часовни Святителя Николая, повернули на улицу Кирова. Еще раз налево — на Богаткова. Миновали «шанхай» и заехали в тихий дворик дома, где располагался служебный вход коммерческого магазина.
Саня без остановок прошел извилистыми коридорами магазинного подвала к кабинету директора. Небрежным хозяйским толчком распахнул дверь, отстранив что-то лепечущую девочку-секретаршу. Чипа держался от него по правую руку, а Гвоздь с Лепой топтались сзади.
— Здравствуйте, товарищ, — вежливо сказал Саня.
— Здравствуйте… чем, собственно… — Приподнялся и осел всем телом обратно в кресло директор.
— Да ведь ты нас узнал, — ухмыльнулся Чипа.
— Разве мы уже встречались? — спросил директор.
— Лично нет, — ответил Саня, — но как две сотрудничающие в вопросе охраны собственности фирмы, безусловно, встречались. Более того: заключили джентльменское соглашение.
— А ты нарушаешь! — опять встрял Чипа.
— Срок платежа истек, — сказал Саня. — Где деньги?
— Дело в том, что соглашение с вашим боссом имело несколько другие… акценты. Оно носило скорее характер гипотетического обмена…
— Брось, чего время тянуть?
— Видите ли, мое… наше финансовое положение таково…
— Ты бедный? — спросил Чипа.
Директор закивал.
— Магазин акционированный?
— Да.
— Тогда мы станем акционерами вместо тебя.
— То есть как?
— Что у тебя еще есть? Машина? Дача? Квартира?
— Может, более тесное сотрудничество… — начал Саня, а Чипа вплотную приблизился к директору и не давал ему встать.
— Я… я… я… — заблеял тот.
— Головка от радиоприемника, — сказал Чипа.
— Я заплачу, — пробормотал директор и с трясущимися руками и щеками полез в сейф.
Перед Саней появилась пачка долларов.
— По одному проценту в день на неделю просроченного платежа, — сказал Саня.
Директор безропотно достал деньги.
— Давно бы так! — заржал Чипа.
— В следующий раз будут три процента в день, — пообещал Саня. — Не задерживай платежи, это в твоих же интересах.
Директор уже не нашел в себе сил поблагодарить Саню за дружеский совет.
Саня отпустил Гвоздя с Лепой, они уехали на «девятке», а Чипу посадил в свою машину. «Японка» развернулась и проделала обратный маршрут до площади Ленина. Жаль, в городе нельзя разогнаться. Саня любил гнать по дороге и слушать свист ветра — как в самолете.
Он остановил машину у ресторана «Центральный». Пора было перекусить — утро отработали честно. Они поднялись в зал. Чипа хотел заказать водки.
— Не пей, за руль сядешь, — сказал Саня и взял пива.
Бесконечные дурацкие истории Чипы Саня заел бифштексом и запил «Туборгом». Подручный ему не мешал, жужжал словно муха. Что-то было не так, чувствовал Саня. Что? Работа у него нормальная, пиво вкусное, говядина сочная, Зойка — послушная, машина — быстрая. На что тут пожалуешься? Хорошо… но мало. Мало всего этого. Он стоит большего.
— Идем. — Саня бросил на столь деньги.
Они вышли из ресторана.
— Садись за баранку, — сказал Саня.
Чипа сел, Саня устроился рядом.
— Куда?
— В ЦУМ, — сказал Саня, вспомнив обещание. — К Зойке загляну.
Чипа вырулил на Вокзальную магистраль, добрался до места и втиснулся на стоянку перед универмагом.
— Жди, я скоро, — приказал Саня и вышел.
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Унылый покупатель в черном болоньевом плаще и фетровой темно-синей шляпе мучил Зою уже минут пятнадцать.
— Покажите вон ту вазочку! — канючил мужик, не зная, на каком из грошовых сувениров остановиться. Что ему, интересно, праздновать: тещин день рождения или пенсию любимого начальника?
Вдруг перед прилавком вырос, как принц из сказки, Саня в «кожанке». Не успел он открыть рот, как…
— Девушка, дайте посмотреть фарфоровую собачку. Это что за порода?
— Йоркширский терьер, — брякнула Зоя.
— А я думал — овчарка.
— Берете?
— Я подумаю.
Зоя порхнула к Сане.
— Привет, Санечка, как дела?
— Нормально, — буркнул Саня.
— А я сейчас о тебе вспоминала, — защебетала Зойка, — богатым будешь.
— Уже…
— Все-таки вазочку, наверное, лучше, — рассудил нудный покупатель.
— В кассу, — сказала Зойка.
— Но покажите, пожалуйста, сначала вон ту чайную пару.
Зойка, крутанувшись, сунула мужику два куска плохо сформованной глины и испепелила взглядом. Мужик, занятый отколупыванием нарисованного на чашке цветка, взгляда не заметил и не окаменел.
— Полчаса уже тут ковыряется, — прошипела Зойка.
— Полчаса говоришь? — переспросил Саня.
— Ты же знаешь, Санечка, я люблю только тебя… Что мы делаем вечером? Давай куда-нибудь пойдем.
— Не знаю пока, как дела.
— Но ведь ты уже сегодня работал? — полувопросительно сказала Зойка.
— Это тебя не касается.
— Хорошо, хорошо, Саня. Не злись.
— Девушка, вам платить?
— Я же сказала — в кассу! И чашку оставьте.
— Извините, я такой рассеянный. — Мужчина вернул на прилавок чашку.
— Знаем мы таких рассеянных, — в спину покупателю сказала Зойка. — Только оставь таких на минуту без присмотра…
— Да брось ты его, — наморщился Саня.
— Саня, пойдем сегодня в ресторан? А?
— Я же сказал.
— Молчу, молчу.
— Вот, держи, — Саня достал из внутреннего кармана пару пятидесятидолларовых купюр. — Ты кофточку хотела?
— Саня! Классно! — Зойка перегнулась через прилавок и осторожно чмокнула накрашенными губами Саню в щеку. Легкий след все же остался, и она стерла его пальцами.
— Возьмите, пожалуйста, чек, — опять не вовремя влез покупатель.
Зойка не глядя смела чек с прилавка и махнула рукой на чайную пару.
— Забирайте.
Зойка осмотрела банкноты, прикинула курс обмена… Нормально. Хватит и еще останется.
— Пойдем. — Она взяла Саню за руку и провела в другой конец прилавка, откуда лучше был виден пункт обмена валюты. Я прямо сейчас обменяю, можно?
— Конечно, — разрешил Саня.
Зойка уже хотела позвать товарку присмотреть за прилавком, как…
— Вот черт!
— В чем дело? — не понял Саня.
— Да вон, — махнула Зойка в сторону заветного окошка, занятого парнем, одетым в камуфляжную форму.
— Ну и что, офицер какой-то…
— Это же инкассатор, видишь, кобура на боку. Еще же полчаса! — воскликнула Зойка. — Никто работать не хочет по пятницам!
— А почему пятница должна быть исключением? — заметил Саня.
От досады Зойка затрясла кулачками. Она уже попросила отложить кофточку с юбкой. И Саня пришел, как обещал. Деньги — вот они, а она остается без покупки до понедельника. А если вещи продадут? Где справедливость?
Инкассатор покивал и отошел от заветного окошечка. Сразу же из боковой двери появился подросток.
— Это что, тоже кассир? — удивился Саня.
— Да нет, брат кассирши.
Подросток принял скучающий вид и пошел слоняться вдоль витрин.
— Саня, посмотри, пожалуйста, за прилавком, — попросила Зойка, видя, что все ближайшие коллеги заняты с покупателями.
Не успел Саня возразить (не ее дело давать ему мелкие поручения!), как Зойку сдуло из-за прилавка, и ее точеная фигурка наклонилась к окошку обменного пункта.
Саня невольно залюбовался ею. А Зойка рассвирепела. Смелый бросок на валютную амбразуру (вдруг завсекцией увидит — время-то рабочее) оказался совершен зря. Окошко захлопнулось перед ее носом. На стук кассирша развела руками: что делать, инкассатор пришел. Зойка погрозила в сердцах кулачком и с достоинством вернулась за прилавок.
Саня рассмеялся.
— Ты чего? — бросила Зойка, убирая выбившуюся прядь.
— От злости ты хорошеешь.
Зойка улыбнулась, успокаиваясь.
— Ну и что теперь делать?
— Ничего, — сказал Саня. Мелочность и одновременно неразрешимость проблемы его забавляла.
— Кофточку продадут, — захныкала девушка.
— Купишь другую.
— Мне эта нравится. Сань, может, у тебя рубли есть?
— Нету, — соврал Саня.
— Жаль.
— А ты долларами заплати, — посоветовал Саня.
— Она не возьмет.
— Почему? Продавщица тебя знает?
— Наверное. В лицо.
— Значит, она не заподозрит, что ты из милиции и ее провоцируешь.
— Ну и что? — не поняла Зойка.
— Предложи ей курс на 20 пунктов ниже банковского, вот и все.
— Еще чего!
— А кофточку хочешь? Тогда выбирай, что хочешь больше.
— Может, ты с ней договоришься? Ты ведь кого угодно убедишь…
— Ты что, дура? — ощерился Саня.
— Ой, да я пошутила. Прости, Санечка! Я сделаю, как ты советуешь. Надь, посмотри за прилавком! — крикнула Зойка соседке и быстренько слиняла.
Саня даже не успел ее остановить. Он зашел на минутку, а занимается тем, что торчит у прилавка и ждет Зойку, когда она в другом конце магазина покупает кофточку.
Зойка вернулась буквально минут через пять. Саня как следует и разозлиться-то не успел. Очередей теперь не бывает, а примерка была сделана заранее. Глаза ее сияли, а в руках был пластиковый пакет с покупками.
— Сейчас не покажу, — сказала Зойка, путая Саню с нетерпеливой приятельницей. — Куда-нибудь пойдем, тогда надену.
— Сдачу дали?
— Ты о чем?
Саня ухмыльнулся.
— Знаешь, с кем я там столкнулась? С этим козлом — инкассатором! Ходит вразвалку, пялится на витрины. Вот работенка! — Зойка аккуратно спрятала пакет под прилавком.
— Каждому свой хлеб.
— Вот, смотри, опять идет.
Саня повернулся и увидел высокого парня в камуфляже, неторопливо двигающегося к обменному пункту. За размеренными движениями чувствовалась энергия и еще какая-то нервозность. Профессия такая, решил Саня. Инкассатор постучал в окошко, сбоку открылась дверь, его впустили внутрь.
— Девушка, покажите, пожалуйста, эту вазочку, — услышал Саня и повернулся. К Зойке обращался очередной любитель сувениров в самопальной джинсовой куртке и узких брюках.
— Посмотрите сразу и фарфоровую собачку, — предложил Саня.
— Вы полагаете?
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Андрей оставил себе в запасе десять минут на поиск места для стоянки. В другой раз он пристроил бы машину где-нибудь в соседнем дворе и без проблем прошел бы лишних двести метров. Но только не сегодня. Сегодня ему машина нужна как можно ближе к зданию. Он караулил парковку семь минут, прежде чем сумел втиснуться на место отъезжающей «Нивы». И то пришлось подрезать потертую «ауди». Ее водила возмущенно ударил по клаксону, что-то крикнул, но связываться не стал и проехал мимо. Андрей заглушил мотор, отстегнул привязной ремень (сегодня день, когда не стоит пренебрегать никакой страховкой), взял металлический прут. Вещь не эстетичная. Зато дешевая, надежная и практичная. А пальчики могут остаться. Андрей достал из-под сиденья газету и, завернув в нее прут, сунул его под куртку. Посмотрел на часы. Еще пара минут. Хуже всего — ждать. Андрей заставил себя сидеть. Кажется: раньше начнешь — раньше сделаешь. Или провалишь, заметил он себе, если не будешь действовать по графику, вернее даже — держать себя в руках.
Ровно в 15.29 Андрей запер машину и вошел в универмаг. Повезло. У обменного пункта никого не было. Андрей приблизился к окошечку.
— Вы что-то хотели? — спросила кассирша, заметив его секундную нерешительность.
— Добрый день, я новый инкассатор из банка, — сказал Андрей и показал через окошко свое аккуратно изготовленное удостоверение.
Кассирша даже не попросила дать ей документ в руки или показать поближе. Она смущенно глянула на часы.
— Нет-нет, с часами все нормально, — сказал Андрей. — Это я пришел на полчаса раньше. Пятница — короткий день, — улыбнулся он.
Ответная улыбка выглядела натянутой. Подозревает? Что-то не так? Удостоверение? Он не так выглядит? Не то говорит? «Не паниковать!» — приказал себе Андрей.
За спиной кассирши что-то шевельнулось. Кто-то. Парень, мальчишка. Что ему тут надо?
— Будьте добры, подождите минут десять — пятнадцать. Я ведь вас так рано не ждала. Мне нужно в сумку деньги уложить, — сказала девушка.
— Хорошо, я подожду, — кивнул Андрей и отошел от окошка.
Это отговорка? Пожалуй, нет. Андрей понял, что ее смутило. Не он, а присутствие этого мальчишки. Его там быть не должно, Андрей с ней согласен. Что же теперь делать? План нарушен, значит, все отменить? Но другой возможности у него не будет…
Андрей отошел от пункта, остановился у ближайшей витрины и уставился в нее невидящими глазами. Пожертвовать пацаном? А если придется стрелять?
И вдруг он увидел сквозь витринное стекло, как открылась дверь, и из нее вышел подросток. Дверь захлопнулась. Порядок.
Андрей глянул на часы. 15.34. Ровно в 15.44 он снова подойдет к окошку. Андрей не торопясь двинулся по магазину, делая вид, что разглядывает товары. Счет секунд он вел про себя. А вдруг настоящему инкассатору явится та же мысль — прийти в пятницу пораньше? Андрей еще может все бросить и уйти, но второй попытки у него в запасе нет. И нет времени затевать что-то еще. Он уже сделал выбор, он пошел ва-банк. Или пан или пропал. Грудь в крестах или голова в кустах. Кто не рискует, тот шампанского…
— Молодой человек, вы что-нибудь покупаете? — вдруг услышал он сзади.
— Нет, — оглянулся Андрей и увидел девушку, которой он мешал подойти к продавцу в секции. Одета в униформу, значит, продавщица.
— Тогда разрешите, — она решительно отстранила Андрея и, наклонившись над прилавком, зашушукалась с коллегой.
Андрей сделал шаг в сторону, продолжая смотреть на витрину. Он заметил, что посреди переговоров девушка пару раз подозрительно на него посмотрела. Он привлекает внимание камуфляжем, пистолетом на боку и еще больше — своим праздным времяпрепровождением. «Чего шляется?» — услышал Андрей змеиное шипение товарок. Эти продавщицы, сообразил он, будущие свидетели по его делу. Его образ сейчас отпечатывается в и сетчатках, нервных импульсах, и мозгах. Он повернулся и медленно пошел вдоль прилавков обратно.
15.44. Андрей постучался в закрытое окошко. «Заходи», — махнула рукой кассирша, указывая изнутри на вход. Он шагнул к двери, замок щелкнул, и дверь открылась. Андрей вошел и тщательно ее прикрыл. Он с удовольствием бы запер замок, но кассирша может испугаться раньше времени.
— Вы, пожалуйста, не говорите о мальчике. Это мой брат, зашел после школы, — вроде бы оправдывалась кассирша.
Андрей кивнул. Горло перехватило, и выдавить из себя даже слово было трудно.
— Вот, деньги я упаковала. Здесь рубли и валюта вместе. — Молодая женщина повернулась к двум сумкам, стоящим на сдвинутых стульях.
Андрей выхватил из-под куртки прут и, пока она на него не смотрела, ударил по голове. Глухой шлепок, негромкий стон, сначала подогнулись колени, потом тело свалилось на бок. В волосах показалась кровь. Андрей ударил не со всей силы и надеялся, что просто «отключил» кассиршу. Он бросил прут, перешагнул через тело и взял неожиданно тяжелые сумки. Развернулся, глянул в окошко — никого. Андрей вышел из пункта, притворил плечом дверь и быстрым шагом направился к выходу, стараясь не показать своего нетерпения. Его никто не окликнул.
Андрей дошел до машины, забросил сумки в салон, сел за руль и вывел машину со стоянки. Вот и все. Граждане не паникуют, милиция безмолвствует. Как-то слишком все легко и просто получилось. Или только в кино не бывает ограблений без погонь?
Андрей доехал до проспекта Димитрова и остановился, не успев миновать перекресток на зеленый свет. А на желтый решил не рисковать. Теперь ему следует быть особенно осторожным.
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Зойка поставила на прилавок перед покупателем вазу, фарфоровую собачку и такую же кошечку. Тот впал в созерцание.
— Санечка, — вкрадчиво обратилась Зойка к другу, — покупки положено обмывать. А то носиться не будут, — закончила она совсем мягко.
— Обязательно… — задумчиво ответил Саня, глядя, как инкассатор, постучав, входит в обменный пункт. — А место у вас бойкое.
— Очень людно, — подтвердила Зойка. — Шляется, кто попало.
— Да все с деньгами, — продолжил Саня.
— А при чем здесь деньги? Мы же обсуждали, как отметить…
— Деньги всегда при чем, — перебил Саня. — Инкассатор что, один всегда?
— Конечно, — удивилась Зойка. — Тут же милиции полно. И люди…
— Бараны!
Дверь обменного пункта отворилась, оттуда вышел парень в камуфляже. Он прикрыл дверь локтем, так как в руках держал два солидных мешка с деньгами. Инкассатор быстро пошел к выходу.
— Мне кажется, что вазочка выглядит значительно изящней, — заметил покупатель.
— В кассу, — привычно сказала Зойка и добавила: — Странно…
— Ты о чем? — не понял Саня.
— Да что инкассатор один ушел, без кассирши… В кассу, я говорю, выбивайте.
— А кассирша должна идти с ним?
— Обычно ходит.
— А это кто? — кивнул Саня на приостановившегося у двери пункта подростка.
— Да это же ее брат, он выходил недавно, — узнала Зойка.
— Интересно, — сказал Саня и шагнул вперед. — Где же кассирша?
* * *
Нина Митьку, к сожалению, не отпустила. Поэтому он так же, как Андрей, поболтался между разноцветно мерцающих витрин и вернулся обратно. На витрины смотреть было противно. Это покупать приятно, а глазеть… Денег-то у него нет. Митька вернулся к пункту и остановился невдалеке, чтобы, как только появится сестра, отпроситься и уйти на весь вечер гулять. Он видел, как снова подошел инкассатор, стукнул в окошко, как открылась дверь и тот скрылся. А потом вышел и — ходу.
И Нинку не подождал. А она все не появлялась. Митька чуть не окликнул парня. Еще получит за нарушение инструкций, в банке с этим строго, говорила Нинка. Красивый парень. Форма полувоенная, пистолет на боку. Митька тоже хотел поскорее стать взрослым и уверенным. А инкассатор исчез в бесконечном потоке покупателей. Митька подошел ближе — сестры все не было. Может быть, инструкции изменились?
Митька остановился перед пунктом. В окошке Нина тоже не показывалась. В чем же дело?
* * *
— Ты куда, Саня? — спросила Зойка.
— Подойдем поближе.
— Да брось, чего там смотреть?
Саня повернулся к ней спиной и пошел к будке. Зойка, оглядываясь на прилавок, двинулась следом. Саня заглянул в окошко, потом обогнул угол и дернул за ручку. Дверь отворилась. Из-за его спины Митька и Зойка увидели на полу тело и лужицу свежей крови.
— А-а-а! — завыла Зойка. Ближайшие покупатели оглянулись на звук.
Саня отпрянул от двери. Зойка и Митя заняли его место. Нина лежала на полу в очень неудобной позе, но это ей не мешало, она была без сознания. Из-под свернувшейся набок головы натекла лужа крови. Рядом с ней валялся прут.
— Убили! — заголосила Зойка, удесятеряя этим мгновенно цементирующуюся вокруг толпу. Она наклонилась к кассирше и потрогала зачем-то лоб (конечно, теплый), а затем нашла на запястье пульс.
— Жива, — сказала Зойка, и толпа донесла это слово до самых дальних рядов. Зоя повернула голову раненой в нормальное положение.
— Зови «скорую»! — толкнула она подростка. И, поскольку тот не реагировал, попросила ближайший ряд: — Пусть позовут милицию и «скорую».
Толпа послушно передала просьбу.
Митька в первый момент не узнал Нину. Подумал, что это не она. С чего бы это Нинка лежала на полу, в крови? Потом он понял — она, но ничего не чувствовал. Разве что легкую приятность от того, что его собственная голова не пострадала. Хотя могла — этот парень в камуфляже его видел, был рядом.
Зойка подложила под голову Нины платок и озабоченно заглядывала ей в лицо, но та в сознание не приходила.
Митя очнулся наконец и хотел пробиться сквозь толпу, позвать на помощь, но это оказалось ему не под силу. Плотное кольцо людей напоминало сжимающееся тело огромной змеи.
— Нет!.. — крикнул Митя и осел на пол. Звуки отступили, краски стерлись.
— Саня, помоги, — позвала Зоя, стараясь развернуть Нину.
Она оглянулась — Саня исчез. Куда же он? С другой стороны, при его темных делишках встречаться лишний раз с милицией резона нет. А вот и она — долго жить будет.
— Разойдитесь, товарищи, ничего интересного… — твердил кто-то, пробираясь к будке обменного пункта от внешнего периметра людского кольца.
«Тогда что же он считает зрелищем интересным?» — пронеслось в голове у Зои. Ближний ряд заколыхался, и из толпы вышел на свет божий милиционер.
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— Старший сержант Дубровский. Что случилось? — представился милиционер. За ним следом протолкался еще один, который сразу стал теснить ближайший народ назад, освобождая оперативный простор.
— Кассира ограбили, — сказала Зоя, разгибаясь.
Дубровский заглянул в дверь, осмотрел Нину.
— Это налет, — констатировал он. — Ничего не трогать на месте преступления. Сколько времени прошло?
— Минут пять — десять, не знаю, — растерялась Зоя. Из толпы полетели подсказки: две минуты, семь, пятнадцать.
— «Третий»! Я — «семнадцатый». Совершено нападение на обменный пункт в помещении ЦУМа, — доложил Дубровский по рации. Спросил у Зои: — Вы свидетель?
Она кивнула.
— Сколько налетчиков?
— Один. Парень.
— Внешний вид?
— В камуфляжном костюме, среднего роста, волосы короткие, брюнет.
— Возраст?
— Лет тридцать.
— Оружие?
— Пистолет в кобуре на поясе.
— Пистолет на поясе? На виду?
— Он же инкассатор, — пожала плечами Зоя.
— Денег много, не видели?
— Два мешка брезентовых, банковских.
Милиционер присвистнул, пересказал в рацию полученную информацию:
— …Прошло пять — десять минут… Да. Да какую собаку, здесь народу полно! — прокричал он в микрофон, перекрывая шум толпы, усваивающей информацию на всем своем пространстве. — Камуфляж серый или хаки?
— Серый вроде… — сказала Зоя.
— Отлично. На какой машине приехал преступник?
— Не знаю, он сюда не въезжал, — огрызнулась Зоя.
— Кто видел? — обратился милиционер к близстоящим. Они хором отозвались: «Я!»
— «Жигули» зеленые…
— «Форд» бежевый…
— «Чероки» черный…
— «Москвич»…
— Да какой еще «москвич»?
— Белый…
— Пошел ты с «москвичом»!
— Ясно, — сказал Дубровский. — Тихо, товарищи, вас допросит опергруппа, выехавшая на место преступления. — И доложил в рацию: «Марка и цвет машины не установлены».
Угроза допроса «операми» на зевак подействовала. Из толпы стали выбираться «чероки» с «москвичом» и «фордом», вдоволь насмотревшиеся на дверной проем и молодую женщину с разбитой головой, лежащую на полу. Стало немного свободнее.
— Разрешите, пропустите, разрешите, пропустите, — к месту действия пробились, монотонно бубня, врач и санитары с носилками. Толпа за ними опять сомкнулась.
— Он раненый? — спросила врачиха, указывая на присевшего у стенки Митю.
— Нет, он в шоке. Он родственник, — сказала Зоя. — Раненая здесь.
Врач вошла в дверь, наклонилась к Нине, заглянула в зрачок. Осмотрев рану, достала из саквояжа перекись, бинт, сделала перевязку, а потом укол. Нина пошевелилась.
— Что с ней? — спросила Зоя.
— Ничего страшного. Видимо, сотрясение, рассечена кожа, шок.
Санитары погрузили Нину на носилки.
— Эй, парень, ты ей кто? — тряхнул митино плечо Дубровский.
Врач сломала ампулу с нашатырем и поднесла к лицу подростка. Митя вздрогнул и сфокусировал взгляд на милиционере.
— Ты кассирше кто, родственник? — переспросил тот.
— Да, — ответил Митя. — Что с Ниной?
— Ее Ниной зовут?.. Ничего страшного. Легко отделалась.
Санитары подняли носилки.
— Если хочешь, можешь поехать с нами, — сказала врач.
— Нет, — мотнул головой Митя.
Санитары унесли сестру, следом ушла врач.
— Ты говорить можешь? — спросил милиционер.
— Могу, — сказал Митя.
— Ты налетчика помнишь? Видел его?
— Парень такой в пятнистой форме, ты же внутри был, когда он появился, — напомнила Зоя.
— Погодите, гражданка.
Митя косо глянул на продавщицу.
— Видел.
— Как он выглядел?
— Невысокий, коренастый. С усами.
— Не было усов! — влезла Зоя.
— Говори, — приказал Дубровский.
— Зуб впереди золотой, — пробормотал Митя.
— Про зуб не знаю, а усов не было, — повторила Зоя. — И он среднего роста, стройный, я видела!
— Погодите, гражданка! Продолжай, парень.
— Ну, мужик такой…
— Сколько лет?
— Сорок.
— Моложе он, — прошипела Зоя.
Митя насупился.
— Тебя как зовут?
— Митя.
— Так какой, Митя, был налетчик? Как она говорит или нет?
— Коренастый, с усами, нос туфлей, — повторил Митя. — Я ближе был, видел.
— Разрешите, я при исполнении. — В узкий круг перед обменным пунктом кто-то активно пробирался. Люди расступились, и вдруг перед Дубровским вырос крепкий малый в камуфляже, с усами и здоровым носом.
— Я при исполнении, инкассатор, — сказал мужик и хлопнул себя по кобуре.
— Руки вверх! — взревел милиционер, выхватывая пистолет.
— Ты чего, парень? — ощерился пришелец, сверкнув золотым зубом.
Напарник Дубровского напал на него сзади и выхватил пистолет.
— На помощь! — крикнул мужик и замахнулся на Дубровского. — Тут бандиты в милицию переоделись!
Дубровский залепил «гостю» в глаз опережающим ударом.
— Ты куда деньги дел? Кто такой? Откуда оружие?
— Я инкассатор из банка. Пришел в обменный пункт за деньгами, а тут… — Усатый обвел глазами толпу.
— А тут ты ее железом по голове, а деньги унес. Где сообщники? Где деньги?
— Я инкассатор!
— Да это не тот, — сказала Зоя. — Это, наверное, настоящий инкассатор.
— Где же он был раньше?
— Я в шестнадцать ноль пять пришел, как положено.
— Документы, — потребовал Дубровский.
Инкассатор протянул удостоверение.
— Виктор Петрович Трошин, — прочел милиционер. — Документ вроде настоящий. Странно.
— Это он? — обратился Дубровский к Мите.
— Вроде нет. Похож только.
— Похож? Да ты же его тютелька в тютельку описал!
— Кто тут кого описал? — со смешком шагнул в круг милиционер с погонами капитана. — Как твоя фамилия?
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— Вот шельма! — Саня был в восхищении.
Как только он заглянул в будку обменного пункта и увидел разбитую голову кассирши… Саня повернулся и, глянув на полуоткрытый от удивления рот Зойки, решил ее не отвлекать. Прошло минуты две-три, есть шанс успеть. Саня вспомнил крепкую фигуру парня с парой увесистых банковских мешков в руках. Это сколько же он в клюве унес?
Саня проскользнул мимо покупателей к выходу, пробежал площадку перед ЦУМом, перепрыгнул через ступеньки. Кроме него, никто не спешил, погони не было. И на обозримом пространстве пятнистой фигуры, груженной деньгами, не наблюдалось. Да и вряд ли налетчик пойдет на метро или застрянет на ближайшей автобусной остановке. Саня заскочил в «японку».
— Ты чо, как ужаленный, Саня? — удивился прыти шефа Чипа.
— Парня в камуфляже не видел? С кобурой на поясе? С двумя сумками цвета хаки? Чуть выше среднего, брюнет, волосы короткие?
Чипа наморщился.
— Ну?
— Вроде был такой, мимо прошел.
— Куда? Где он?
— Да только что отъехал, недалеко стоял.
— Машина?
— Желтые «жигули», кажется.
— Заводи, поехали. Куда он повернул?
— Вроде в центр.
— Вроде, вроде… Быстро за ним. Его обязательно надо найти.
Чипа вырулил со стоянки, выкрутил баранку и газанул. Вокруг завизжали тормоза. «Москвич» со встречной полосы и «Нива» сзади чуть не врезались в их «японку».
— Найдем, командир, какие проблемы? Мы кого хочешь из-под земли найдем, да, Саня?
— Рули давай!
Саня наклонился вперед, отчаянно вглядываясь во все машины сразу: и в те, что на переднем плане, и в самые дальние, уже уходящие из поля зрения. Истина, как всегда, оказалась посередине.
— Похоже, он, — сказал Чипа.
— Где?
— В первом ряду со светофора отъезжает.
— Не упусти!
— Да все в порядке, Саня. — Чипа покосился на возбужденного бригадира. Чо его так разобрало?
Они миновали перекресток и вслед за «жигулями» повернули на проспект Димитрова к «Красному факелу». К следующему светофору налетчик подъехал на желтый свет и остановился. Он, похоже, чувствовал себя уверенно и погони не опасался.
«Ну и нервы у парня», — подумал Саня. Тут у любого «профи» поджилки бы тряслись.
Увидев, что жигуленок отрываться не собирается, катит себе спокойно, соблюдая все правила, Саня успокоился и откинулся на спинку кресла. Чипа его не упустит. Да и самому Чипе, дураку, не стоит показывать своего волнения. Не нужно подельнику знать, за каким призом они гонятся. Не делиться же с ним, идиотом!
Машины проехали под путепроводом и двинулись по мосту. «Японка» уверенно держала дистанцию.
С самого начала Саня решил, что налетчик — дилетант, одиночка. Он бы сам взял с собой еще хотя бы трех человек: контролировать местоположение милиции, тащить деньги (не самому же на виду у всех, да еще в камуфляже, с пистолетом!) и держать автомобиль «под парами». А этот — дилетант, потому что ушел от окошка и минут пятнадцать бродил по универмагу, «светился» своей физиономией, формой и оружием. За это время его заметили человек десять, не меньше. Профессионал, если возникла заминка, просто ушел бы. Зачем так нарываться?
Но парень талантливый. В одиночку такое дело провернуть! Саня сам, признаться, когда увидел, как легко инкассатор входит в обменный пункт, подумал, что, если узнать точно, что кассирша одна, стоит попробовать… Но его опередили. Можно утешиться тем, что как только это уютное местечко попалось ему на глаза, он сразу сообразил, что к чему. Просто счастливчик оказался на месте раньше. А еще лучшее утешение в том, что самую опасную часть работы за Саню уже сделали. Теперь нужно только суметь воспользоваться ее результатом.
Настоящее ли у парня оружие? Если «профи» — да. Если дилетант — необязательно. С другой стороны, сейчас столько стволов по рукам ходит. Достать — проблемы нет. Это было бы и не особенно важно, настоящий там или из фанеры, но… Саня не хотел делиться. Ни с кем. Чем больше куш, тем труднее делиться. Для него, во всяком случае. Зачем отдавать в «общак» целое состояние? У состояния должен быть один хозяин — тогда это состояние, а не касса взаимопомощи. Брать парня в одиночку — риск велик, приходится считать, что тот вооружен. Значит, надо застать врасплох…
— Знакомый, что ль? — безразличным голосом спросил Чипа, кивая на желтую машину впереди.
— Да, старый знакомый. Должок за ним есть, а он все прячется. Пора ему и расплатиться, — не моргнув глазом, сочинил Саня.
— Понятно, — сказал Чипа, притормаживая. Они уже миновали Коммунальный мост, улицу Восточный поселок, выехали на площадь Труда. «Жигули» стояли на светофоре чуть впереди, на улице Станиславского. Чипа осторожно крался сзади.
В конце концов, у Сани тоже есть «пушка». И он умеет с ней обращаться. Куда же едет этот парень? Наверное, в «норку». Глубокую и теплую. Нырнет — и нет его. Наглый налет да еще с большим наваром «поставит на уши» милицию. Это не рядовая квартирная кража или «гоп-стоп». По крайней мере, Саня на его месте поступил бы так. Отлежался бы на дне, пока все не поутихнет.
Что делать, когда Саня найдет его нору? Ждать или напасть сразу? С бригадой он бы подождал, осмотрелся. Одному придется идти напролом.
Желтый жигуленок повернул на улицу Титова, потом на проспект Карла Маркса и тут остановился. Чипа синхронно прижался к обочине. Через минуту парень вышел из машины. Куртку и пояс с кобурой он снял, остался в пятнистых брюках и зеленой футболке с короткими рукавами. Прохладное утро давно превратилось в раскаленный день, и Саня тоже с удовольствием снял бы «кожанку», но куда деть «пушку»? В руке налетчик держал объемистую кожаную сумку.
— А ты говорил, два мешка, — заметил Чипа.
— Заткнись! Сиди здесь, — приказал Саня.
— Должок-то большой? Может, помочь, Саня?
— Сиди, я сказал. Это личные счеты. Я пойду один. — Саня вышел из машины. — И не суйся.
— Как скажешь, командир.
Саня хлопнул дверью. Его же «японка», чего зря бить? Дверку прикрыл и все. Людей Чипа недолюбливал, а машины уважал. Береги механизм, и он тебя не подведет. Не то что человек. Чипа закурил. Что-то командир сегодня нервный. С Зойкой поцапался, что ли?
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Андрей вошел в подъезд и стал подниматься вверх. Неожиданно лестница показалась очень крутой. Сумка с деньгами, курткой и пистолетом потяжелела. И даже показалась ненужным грузом. Мог ведь он просто спрятаться от рэкета, отсидеться. Или уехать в другой город — велика Россия. Радостное возбуждение от удачно завершенного дела, от того, что не в ментовке показания дает, а с кучей денег на свободе катит, прошло. Счастье — оно по дороге. Когда едешь к цели. А приезжаешь и думаешь: зачем гнал как на пожар?
Андрей буквально дополз до второго этажа, открыл маленьким ключиком английский замок и зашел в квартиру. Захлопнул дверь. С новосельем тебя, Андрюша!
Двухкомнатную квартиру с меблировкой он снял несколько дней назад, заплатив сразу за полгода. И два дня как усердный муравей таскал сюда припасы. Столько припер, кажется, на все полгода хватит. Но столько не понадобится. За три месяца у него легко разовьется клаустрофобия, и он выпрыгнет из окна. Месяц, решил Андрей, месяц он просидит здесь, совершая редкие прогулки. А потом… суп с котом! Видно будет. Начать все снова? Засветится с новой фирмой, прибежит шакалом на падаль Сыч — напомнить о долге, или скорее сразу приедет бригада Башки и будет трясти Андрюшу, как Ньютон яблоню. Всю жизнь в чужой квартире не просидишь. Да и зачем? Денег полно. В розыске он только у бандитов. Милиция, если что, станет искать как без вести пропавшего. Это если кто-то заявит. Катька? Так не жена даже. Соседям дела нет. Был человек, и нету. Уехал…
Андрей втащил сумку в комнату и бросил в угол. Сходил на кухню, открыл холодильник. Он ведь хотел обмыть свой успех шампанским, но сейчас взял бутылку водки. В комнате сел в кресло, скрутил бутылке голову и плеснул в стакан. Выпил, не почувствовав вкуса. Бывает же у человека состояние, когда водка пьется, как вода?
Видно, как ни кинь, лежит дорожка из родного города куда подальше. Жаль, он глобусом не запасся. Можно было бы скоротать время выбором. Или замечтать, как Остап о каком-нибудь призрачном Рио-де-Жанейро? О пыльном Арканзасе, сырой и вонючей Венеции, одуряюще многоэтажном Нью-Йорке…
Андрей выпил еще водки. Все-таки — за победу! За то, что все прошло удачно. За то, что все прошло. Кончилось. Жаль, что девку ударил, но не убил же. Она оклемается, а он постепенно забудет. Все позади. Все хорошо. У него начинается новая жизнь. Не безгрешная, но беспреступная. Такая, за которую не стыдно.
Андрей выпил еще глоток, стянул футболку и брюки. Чем развлекаются современные мультимиллионеры после душа? Пьют до одури водку и ложатся спать. Тогда скорее в душ!
* * *
Саня расстегнул «молнию» на куртке и пошел следом за налетчиком. Что-то странное было в желтом жигуленке. Проходя рядом, Саня заметил, что стекло водительской дверки опущено. Совсем парень ошалел от счастья. Саня шагнул ближе. С ума сошел! Ключ зажигания торчит в замке. Идиот!.. А может, и не идиот. Он же кучу денег огреб. Зачем ему старый автомобиль? Возможно, угнанный. Теперь любой пацан, проходя мимо, захочет покататься и совершенно самочинно отгонит «засвеченную» в «деле» машину как можно дальше от берлоги хозяина.
Саня поспешил во двор, следом. И увидел «зеленую майку», входящую в подъезд. Саня добежал до подъезда и нырнул в его полумрак. Шаги и дыхание парня слышались отчетливо. Пыхтит, как паровоз. «Работа тяжелая», — на секунду посочувствовал Саня и мягко, прижимаясь к стенке, зашагал следом. Парень отпер дверь на втором этаже и зашел в квартиру. За ним щелкнул автоматический замок. Саня приблизился к двери. Тихо. Замок — дрянь, ногтем расковырять можно. Но совершенно бесшумно это сделать трудно. После всего произошедшего нервы у парня на взводе, чувства обострены, пистолет под рукой. Опасное сочетание.
Саня постоял у двери и поднялся на площадку выше. Что делать? Подождать ночи? Долго. Позвать Чипу и пустить его вперед, под первую пулю? А если он выживет, самому, что ли, добивать? Нет, этого Саня не хотел. Все-таки подельник. Вместе в переделках бывали. Это как пес сторожевой. Жалко своей-то рукой. А делиться с ним нельзя — пустой номер. И даже не из-за жадности, а просто из-за его болтовни и тупости. Он сегодня же проболтается, а завтра самого Саню за жабры возьмут. Друзья «из кассы взаимопомощи»…
На площадке торчать тоже глупо. Могут запомнить жильцы. А если до «мокрухи» дойдет?
Саня достал сигарету и закурил. Вломиться по-наглому? Выбить дверь и с «пушкой» наперевес, как в вестерне — бах! бах! кто кого? В крайнем случае он был готов и на такое, но даже если он окажется проворней, уже в завтрашних новостях появится сообщение о перестрелке. Парня в пятнистых шароварах опознают как налетчика. Услышит Чипа, сопоставит. Опять пролет.
Он спустился снова к нужной двери и прислушался. Кажется, шум. Телевизор? Не похоже. Скорее вода. Это банальная «хрущевка». Сколько Саня их перевидал — вечно санузел хоть совмещенный, хоть раздельный, выходил стеной на лестницу. Саня приник к стене. Точно. Парень полез в душ…
Была не была. Он бросил сигарету и достал отмычку. Хоть эта полезная вещица с ним. От волнения провозился минуты три. Дверь скрипнула и отворилась. Шум воды стал ясным и громким до того, что Саня прикинул: а если прокрасться, взять баул с деньгами и отвалить по-тихому? Вот номер! Вылезет парень из душа, а «тугрики» — тю-тю! Ну и рожу скорчит! Саня даже развеселился. Он осторожно прикрыл за собой дверь и прокрался в комнату.
Ого! Целый склад продуктов свален в углу. Ящик водки для длинных летних вечеров, коробка вина, консервы, колбасы, сыры в упаковках и галеты. Ну, затоварился парень! А вот и сумочка знакомая. Саня наклонился над баулом и раскрыл молнию. Выложил камуфляжную куртку, а под ней… Он раскрыл один мешок — доллары пачками. Весь его богатый опыт с наличностью казался игрой в фантики. Это — деньги! Без дураков. Саня наклонился, чтобы закрыть «молнию».
Это его и спасло. Обрушившийся сзади удар попал не в затылок, а в основание шеи. Саня «клюнул» головой вперед, раскинув руки. Сознание не потерял. Перевернулся на спину и получил жестокий удар ногой, скользнувшей по челюсти и оторвавший, показалось, ухо. От следующего пинка онемело левое бедро. Но очередной удар Саня блокировал правой ногой. Правая — ударная. Он пнул нападавшего в лодыжку — единственное, до чего мог дотянуться.
— Ах ты, сука! — заорал парень. В ярости он бил, топтал Саню как попало. Урон был не очень большим, но Саня потерял инициативу. Он едва успевал уворачиваться. Один удар рассек ему бровь, кровь мешала видеть.
— Мразь! Шпана! — орал голый парень из душа и работал как мельница. Еще немного и…
Андрей бил, не целясь, выплескивая все напряжение, копившееся месяцами, когда разваливалась фирма, давил рэкет, жалостливо хныкала Катька.
— Ты кто? — кричал он. — Ты от Башки, да? От Башки? Сволочь! Ублюдок!
Вор на полу замер. Андрей устал. Ничего не кончилось. Где она — новая жизнь? Кошмар материализовался, кошмар продолжается. Что делать с этим парнем на полу? Кто он? Мент? Один бы не пришел. Да и по виду — обычный бандит. Андрей на них досыта нагляделся. Лезут, как тараканы изо всех щелей. Откуда-то выполз и этот, чтобы дать понять — кошмар не кончится. Никогда. Почему он просто не уехал из города?
Андрей шагнул к сумке и достал пистолет.
— Ну все, молись, — сказал он и повернулся к врагу. И вдруг в грудь ему ударил шмель — свинцово-тяжелый, жгущий смертельным ядом.
Андрей потерял равновесие. Упал.
Саня поднялся с пола, смотря на тело уцелевшим глазом, не отрываясь. Вот так, парень, вот так… Он выбил ногой из расслабленной руки «макаров». Наклонился, держа свой пистолет наготове. Все-таки он быстрее. Пульса нет, пуля попала в область сердца. Готов.
Саня перешагнул через тело. Убрал пистолет во внутренний карман. Глянул в зеркало. Ну и рожа. Стер кровь, она уже едва сочилась. Пора убираться, выстрел могли слышать соседи. Кстати! Саня снова достал свой «ствол» и вложил его в руку трупа. А его пистолет подобрал. Авось сойдет, примут за самоубийство.
Он поднял тяжелую сумку, застегнул «молнию». Заглянул в ванную, выключил душ (может, и не слышал никто выстрела) и вышел на площадку. Вот и все, а ты боялась…
Захлопнул дверь и быстро вниз. Сегодня его день!
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Чипа выбросил окурок в открытое окно. Зачем действительно пепельницу засорять?
Чо они сюда приперлись? Неужели Саня не мог раньше должника своего найти? Как-никак это его профессия. Встретил случайно, погнал машину и его, Чипу, через весь город следить, как в детективе. Один пошел разборки наводить… Чипа, конечно, не волновался. Командир знает, что делает. За себя отвечает. Вот только чего он дерганый такой?
Может, этот парень наступил когда-то на любимую санину мозоль? Санька-то злопамятный. Сейчас смолчит, если не может ответить на равных, а через год припомнит, отыграется. На этом уже не один пацан погорел. Но Чипа остерегается. Себе на уме командир. Чо ему на ум придет, кто знает?
От жары и тяжелых размышлений голова очугунела. А Чипа привык быть веселым. Где тут у нас «Европа плюс» — «Азия минус»? Он щелкнул кнопкой, и салон наполнила жизнерадостная какофония рэпа.
* * *
— Да я же в смысле…
— Отвечайте по существу, Трошин, — строго сказал капитан.
— Я отвечаю, — понурился Виктор. Допрос шел уже второй час, а они так с места и не сдвинулись. Похоже, милиционер ему не верит.
— Ну?!
— Нелепый случай. В трамвае еду. А тут кондукторша: мол, такие в машинах должны ездить, которые если при деле. Так и сказала.
— Правильно. С каких пор инкассаторы ездят на трамваях? Почему нарушаете порядок, гражданин?
— Что же мне на работу пешком ходить? «Персоналку» никто не подаст! — возмутился Виктор.
— Ладно. Что дальше?
— Удостоверение, говорит, поддельное. Я спрашиваю: «А у вас настоящее?» Она за свисток.
— Допустим.
— Тут наряд милицейский проходил. Ну и ко мне. Документы, мол, предъявите, пройдемте. То, се…
— Нормально.
— А сами выпивши.
— Безобразие! Как фамилия?
— Трошин.
— Да не ваша, а милиционеров тех. Нарушителей дисциплины.
— Не знаю.
— Как выглядят, помните? — спросил капитан.
— Вроде да.
— Пишите рапорт.
— Какой рапорт? — удивился Виктор.
— Заявление: так, мол, и так, работники милиции в количестве трех человек в состоянии опьянения при исполнении. Вы же военный человек, рапорты писали?
— Писал.
— Так в чем дело?
— Не хочу связываться.
— Значит, милиционеры были трезвые, а ты все это придумал?
— Нет, я…
— Заявление напишешь?
— Нет.
— Давайте опять сначала, — сказал капитан. — Но только отвечайте за свои слова.
— Если честно, то все началось с литровой банки сметаны, — чистосердечно сказал Виктор.
— Кончай валять дурака!
* * *
…Услышала Зоя крик капитана за дверью. Ей показалось даже, что в нем прозвучали нотки истерики. Ну и фрукт этот инкассатор! Он ей сразу не понравился. Таких не поймешь: то ли придуривается, то ли дураком уродился. Она не удивится, если узнает, что этот самый Трошин все дело и организовал. Сам навел, а пока подельник «работал», затеял дурацкий скандал с кондукторшей. Та милицию позвала, а кто ему лучше, чем менты, алиби обеспечит? Не зря же тот парень — лжеинкассатор — столько времени вдоль прилавков шлялся, уверен был, что настоящий раньше не придет.
Это озарение так подействовало на Зою, что она на минуту решила стать сыщиком. Дело-то легкое. Но потом вспомнила: протоколы надо писать, рапорты, а по русскому «тройка» была… Нет, она останется продавщицей. И будет любить не погони с перестрелками, а Саню. И куда он пропал? Она уже три раза звонила!
* * *
— В последний раз: какой был камуфляж у налетчика? — в соседнем с капитановым кабинете Митю допрашивал старший лейтенант.
— Серый.
— Точно? Не врешь? Ведь говорил же, что хаки.
— Я не вру, я путаю.
— В том-то и дело, что путаешь, — заметил старший лейтенант. — Не будь ты родственником потерпевшей, можно было бы подумать, что ты не зря там болтался.
— Вы же так не думаете? — спросил Митя.
— Нет. Но ты перепутал все показания. Изменил их.
— Испугался.
— А, может, налетчик тебе все-таки знаком? Или… — Старлей замолчал.
— Незнаком. У меня сестра в больнице. Раненая. А вы третий раз одно и то же «гоните».
— Ладно, иди. — Следователь подписал пропуск и подал Мите. — Только не теряйся, ты — свидетель, понял?
— Понял, — буркнул Митя и вышел.
Что значит его «или»? Неужели догадался? Митя и вправду не хотел, чтобы того парня поймали. Митя на него даже не разозлился за сестру. Сестра — это случайность. Если бы она внимательно посмотрела на удостоверение… И на ее месте могла бы оказаться другая. Или другой. Например, он, Митя. Это — случай. Лицо парня стояло перед митиными глазами, но он не описал его лейтенанту. Мите даже казалось теперь, что парень ему улыбнулся. Не мог он подаренную ему улыбку отдать этому следователю.
А парень — ловкач. В одиночку столько денег унес. И только кассиршу ударил. Все! Чистая работа! А на заработок можно год жить, два, три. Не таскаться на службу, как это делает Нина сейчас, не носиться по грязным барахолкам Китая и Турции, как это она делала недавно. Только полчаса риска. Вот это жизнь.
А у ментов ничего против нет. Даже если ему и понравился тот парень… Нравиться — не преступление. И бороться за хорошую жизнь для себя — тоже.
* * *
…Звонок прекратился, но надо пойти открыть дверь. Нина разлепила глаза. Где она? Сознание метнулось назад. Она была на работе. Пришел инкассатор, она собрала деньги. А потом… затылок. Так больно… Ее ударили?
Словно в подтверждение звон снова наполнил уши. Это звенела ее разбитая голова.
Ее ударили. А Митя? Где Митя? Нина его выставила, когда пришел новый инкассатор. Значит, с Митей все в порядке. А она ранена, лежит в больнице. Ранена при исполнении. У нее украли деньги. Много денег. Было там… От напряжения голову снова заломило. Там было…
* * *
— …Приблизительно 200 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 30 тысяч немецких марок, — бесстрастным голосом сказало радио. — Поиски налетчика — парня среднего роста в защитной форме без знаков различия — продолжаются. Правоохранительные органы принимают все меры к задержанию преступника… А сейчас в эфире музыкальная пауза.
— Чего? — переспросил Чипа.
Заиграла музыка. Вот, значит, как. Интересные дела. Чипа никак не мог справиться с тем оглушающим совпадением, которое прозвучало в коротком радиосообщении.
Полмиллиарда рублей украдено из ЦУМа приблизительно в то время, когда там был Саня. Саня украл? Нет, он бы на такое не решился. Да и зачем самому — его бы, Чипину, башку подставил вперед. И куда деньги дел? Мог у Зойки спрятать? Нет, там народу кругом слишком много. И парень в защитной был форме — не переодевался же Саня? Защитная форма — это же… камуфляж — тоже форма. Значит, парень украл, а Саня — за ним. Должок, говорит, за старым другом. Может, он и друг, но должок-то новый. И Чипу с собой не взял — делиться не хочет. Может, большому шефу стукнуть? Заменят Саню на другого бригадира, деньги заберут.
Нет. Полмиллиарда! Саня не хочет делиться, а он, Чипа, рыжий?
Чипа поправил за поясом пистолет, а потом положил ТТ себе на колени. Так вернее. Реакция-то у командира — будь здоров! А он не ошибся? Все концы сходятся, но… Чипа приглушил радио и стал ждать. Все очень просто. Маленький тест. Если командир вернется пустой, значит — мимо тазика. А если это деньги, те самые деньги, значит, Саня появится с сумкой. Той самой, что унес с собой парень. Тогда и проверим, у кого реакция лучше. Кто кого?
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«…Топоры да молотки — не единственные (как может показаться из вышесказанного) смертоносные орудия. Автор в прошлом лично знал нескольких человек, которые их подходящими орудиями убийства не признавали. Может, теперь они уже профессионалы? Как тот, кто приложил руку (с пистолетом, само собой) к телу небезызвестного авторитета Сани К., труп которого, прошитый тремя пулями из пистолета ТТ, найден в пригородном леске. Карманные деньги в большом количестве остались при хозяине, следовательно, это не ограбление, а…»
«Молодая Сибирь» — «Новая Сибирь», 24 августа 1995 г.

«Хорошо теплым воскресным утром пойти в лес за грибами. Но найти там теперь можно все, что угодно. Например, труп Сани К., бригадира одной из группировок оргпреступности, базирующейся в городе Новосибирске. А трупом он стал после того, как получил три пули калибра 9,0 мм. Один из выстрелов был произведен в затылок — контрольный, что характеризует почерк убийцы как профессиональный. Возможно, это мафиозная разборка или результат ссоры. Твердо предположить, кто бы мог ненавидеть покойного так страстно — до смерти — мы не можем. Хотя такие люди безусловно есть. Саня К. успешно продвигался по «служебной» лестнице, и это не могло всем нравиться. Версия ссоры предполагает опрос и подробное изучение алиби всех близкознакомых убитого.
Следует заметить, что по некоторым данным, имеющимся у редакции, вместе с жизнью Саня К. (Саня — имя, которым называли его сподвижники, а не наша фамильярность) расстался еще и с автомобилем марки “Мицубиси” с турбонаддувом. Вполне возможно, что машина осталась в руках убийцы, на которой он, вероятно, и покинул место преступления.
Вопрос о том, будет ли раскрыто это убийство, сейчас имеет три варианта ответа. Первый: преступник — человек случайный или очень ловкий и сумеет скрыться. Второй: преступника раньше милиции найдут сотоварищи Сани и тогда (уже в другом месте) отыщется еще один труп со следами огнестрельных ранений. Третий: преступника задержит милиция, и его осудят показательным судом.
Пока есть варианты, читатель может выбрать понравившийся, а редакция, со своей стороны, обещает информировать его (читателя) о ходе расследования».
«Ведомости», 25 августа 1995 года.
* * *
Митя честно хотел пойти после милиции в больницу к сестре, но ноги сами пошли в другую сторону. А он за ними не следил. Он думал.
Нужно попробовать. Попытаться изменить свою жизнь. Повзрослеть. Он может сделать это всего один раз. Он узнает, на что способен. Жизнь улыбается смелым, понял Митя, решительным людям, которые ни за что не упустят свой шанс. Он не собирается протирать штаны в конторе или терять время у какой-нибудь сборочной линии, оживляясь только в обед, когда можно перекусить и взять реванш в «козла». Он, Митя, из другой породы.
Чувствуя свою решительность, Митя улыбнулся. А чтобы больше не колебаться, он снял телефонную трубку уличного автомата.
— Але, Борька? Привет, это Митя… Я хотел сказать… Ну, то дело… Я согласен… Завтра? Хорошо. Пока! — Митя повесил трубку.
Ему сразу стало легко. Теперь он от своего не отступит. Не сможет отступить, не запятнав чести. А честь для мужчины — превыше всего.
* * *
В отделении Виктора продержали до утра. Если хочешь провести ночь под крышей — окажись только рядом с местом преступления. Лучше бы он спал под открытым небом, чем ночь напролет пялиться красными глазами на свет настольной лампы и, как попугай, твердить одни и те же ответы на бесконечные вопросы сменяющихся следователей.
Выйдя из дверей милиции в девять утра, Виктор остановился. Надо было идти домой, но объяснять, где он «шлялся всю ночь», сил явно не хватало. Бледное от решимости добиться ответа лицо Аллы стояло перед ним призраком Страшного суда. Еще один допрос он не перенесет.
А если с работы попрут? Пистолет уже в милиции конфисковали. Семь бед — один ответ. Вите надоело думать о гадостях, хотелось вспомнить что-нибудь приятное.
И внезапно для себя он решился. Купил на привокзальной площади длиннющую красную розу и поймал такси.
— На горбольницу, пожалуйста.
Внимательно глянув на улыбающегося пассажира в зеркало, шофер полувопросительно сказал:
— В родильное? Поздравляю!

Александр Лаптев
Сибирская вендетта
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Часть I. Первое столкновение

Морозным декабрьским вечером в продуктовом павильоне на одной из центральных улиц Иркутска скопилась очередь из двух человек. Высокая стройная женщина лет сорока пяти, в норковой шубе темного блестящего ворса, в чёрных сапогах на высоких гнутых каблуках и с эффектной шевелюрой, раскачивавшейся над головой подобно султану из чёрного дыма, допрашивала с пристрастием белобрысую продавщицу с бледным анемичным лицом и мутными глазами. Рядом, у залитой безжизненным светом витрины, стоял мужчина лет сорока — черноволосый, коротко стриженный, среднего роста, в легкой осенней куртке, светлых парусиновых брюках свободного покроя и в кроссовках «Reebok» — одежда не зимняя, совсем не для Сибири. Но собственный наряд мало его волновал: склонив голову, он смотрел на разноцветные упаковки под стеклом — с видом полного равнодушия, граничащего с отупением. Женщина в шубе донимала бедную продавщицу: дайте мне это, покажите то, а крабы у вас почем, а кто производитель, как-как вы сказали? — о-ля-ля, не может быть, чтобы их к нам оттудова возили!.. Продавщица — маленькая, толстая и немолодая, с усталыми собачьими глазами — терпеливо объясняла. Видно было, что работа эта ей не по душе, но жизнь научила её терпению, она говорила ровным голосом, доставала целлулоидные упаковки из витрины, читала мелкие надписи и втолковывала бестолковой покупательнице прописные истины. «Ей бы в справочном бюро работать», — усмехнулся про себя черноволосый мужчина. Обе дамы вызывали у него неприязнь, одна своей наглостью, а другая — какой-то пришибленностью. Но и его жизнь научила терпению. Глядя на его словно бы высеченный из камня тёмный лик, можно было подумать, что у него совсем нет нервов — до того он был суров и неприступен.
Всё было тихо и пристойно в павильоне, почти по-домашнему, как вдруг снаружи донёсся нарастающий рокот двигателя. Одновременно оглянувшись, три человека увидели, как прямо на тротуар въехал двумя колёсами джип — дорогой, тяжелый, фиолетовый и наглый. Оскалившийся радиатор едва не проломил зеркальную дверь. Кто находился в салоне машины и сколько их там было — за тонированными стеклами не разглядеть, но вышел один — крепкий, приземистый, с круглой бритой головой — один из новоявленных хозяев нашей разудалой жизни, внезапно разбогатевших и вполне закономерно обнаглевших, считающих себя чем-то вроде некоронованных королей, а всех остальных — тварями, неизвестно зачем снующими у них под ногами. Бритый тип по-хозяйски распахнул зеркальную дверь и двинулся прямиком к прилавку. Отодвинул кожаным плечом женщину в шубе и молвил, едва шевеля губами:
— Джин и тоник!
Продавщица (видавшая таких по десять раз на дню) равнодушно подала две бутылки, отсчитала сдачу. Парень взял бутылки за горлышки и уже повернулся уходить, но заметил краем глаза, что женщина в шубе достала двумя пальцами из кармана белоснежный платочек и трёт им левый рукав — то место, которое он осквернил своим прикосновением. Поняв, что действия её замечены, женщина развернулась и пошла, раскачивая бёдрами, в угол, брезгливо держа платок перед собой на вытянутой руке. В углу стояла мусорная корзина — пластмассовая, зелёная и конусообразная, широким горлом кверху. В эту корзину и был брошен осквернённый платок.
Неизвестно, что подумал бритоголовый, и думал ли он вообще, но реакция его была неожиданной, во всяком случае, женщина в шубе ничего подобного не ожидала. Парень шагнул к ней и вдруг, с разворота, левой ногой дал ей хорошего пинка — по тому месту, на котором обычно сидят. Пинок был совсем не символический, а настоящий, от души — хороший такой чисто русский пендель. Норковая шуба, конечно же, смягчила удар, но всё равно, приятного было мало. Женщина вскрикнула от неожиданности и даже слегка подпрыгнула. Послышался при этом не совсем приличный звук, впрочем, это могло быть галлюцинацией. Бритоголовый ухмыльнулся, затем стянул с левой ноги ботинок и швырнул его в ту же зеленую корзину, а сам направился к выходу. Ботинок с грохотом ударился о пластмассовый край, корзина опрокинулась и покатилась по полу, оставляя на грязном линолеуме свои богатства — окурки, бумажные фантики, целлофановые обёртки…
Дама в шубе, казалось, потеряла дар речи. Продавщица выронила мелочь на прилавок.
Парень был уже у двери, когда услышал:
— Молодой человек, а вы не хотите извиниться?
Опять-таки, неясно, какие эмоции вызвали у бритоголового столь необычные слова. Но он остановился. Обернувшись, нашел глазами говорившего — черноволосый мужчина стоял посреди залы; ничего угрожающего не было в его позе. Средний рост, средняя комплекция, обычное лицо — типичный «Иван Иваныч».
— Баклан, ты че, в натуре, беды хочешь? — хрипло проговорил парень. Глаза его остекленели и как бы выдавились из орбит, брови выгнулись дугой. На левой ноге по-прежнему недоставало ботинка.
— Извинись, говорю, — продолжил мужчина и, подняв руку, показал пальцем на женщину. — И моли бога, чтобы она тебя простила!
Женщине, видно, не хотелось, чтобы перед ней извинялись, она часто моргала и комкала дрожащими пальцами очередной носовой платок. Мир в одну секунду рухнул в её глазах. Оказывается, ни дорогая шуба, ни модные сапоги, ни даже надменный взгляд не спасают в этой жизни ни от чего.
Парень аккуратно поставил бутылки на пол и сунул руку за пазуху. Через секунду в руке его оказалось оружие — что-то вроде револьвера — воронёный ствол, круглый барабан, в пазах медные патроны — всё как положено. Он навел ствол на противника и осклабился. В намерениях его сомневаться не приходилось.
Между ними было метра три — расстояние вполне достаточное, чтобы чувствовать себя спокойно. Да и чего бритоголовому волноваться? Позади его маячил джип с группой поддержки, а перед ним стоял какой-то лох, фуфло, фраер, мразь. Сколько таких он видел? И где они теперь?
Но дальше случилось нечто из области кошмаров: ничем не примечательный мужчина в кроссовках и парусиновых брюках вдруг прыгнул вперёд, и даже не прыгнул, а сделал два шага, сначала левой ногой — короткий, и тут же правой — длинный, стелющийся и стремительный. Правая рука его вылетела словно копье и ударила выпрямленными пальцами бритоголового в шею. Женщинам со спины вообще было не понять, что произошло, они только увидели, как бритоголовый выронил револьвер, схватился за горло, захрипев, и упал на пол, задергался в конвульсиях. Мужчина глянул на поверженного противника, о чем-то своём подумал, поднял с пола револьвер, сунул в карман куртки и, не изменившись в лице, перешагнул через тело. Вышел на крыльцо и — мимо хищной морды джипа, мимо тонированных стекол и фиолетовой полировки — шагнул в темноту.
Через несколько секунд от обочины метрах в двадцати отъехала машина — в темноте едва различимая — без габаритных огней и опознавательных знаков. Машина проехала под уклон до светофора и свернула направо в проулок. Лишь после этого пассажиры джипа, озадаченные долгим отсутствием компаньона, вылезли из теплого салона и вошли в залитый светом павильон.
* * *
Замурлыкал смартфон на столике возле кровати. Андрей мгновенно проснулся, протянул в темноте руку.
— Алё!
— Привет, Андрей. Я тебя не разбудил?
— А, Виктор Викторович… Сколько сейчас? — Андрей бросил взгляд на окно. Уличные фонари были погашены — ночь на дворе. На стекле изморозь, ломаные ледяные линии искрятся фиолетовым и жёлтым светом, словно заморская птица наследила трёхпалыми лапами с острыми когтями.
— Три часа, — сообщил собеседник на другом конце провода, и уточнил: — ночи.
— Вижу, что не дня, — усмехнулся Андрей и сел на кровати, включил настольную лампу. — Ты чего так рано? Случилось что-нибудь?
— Да так, случилось… кое-что…
— Ты не тяни. Мне к девяти на тренировку ехать.
Из динамика послышался протяжный вздох.
— Зря я тебе позвонил. Не телефонный это разговор.
— Тогда до завтра.
— Андрей, погоди. Я у тебя спросить хотел.
— Ну?
— Ты вчера вечером никуда не ездил?
— Ездил, конечно. Я каждый день куда-нибудь езжу.
— Ты на Первой Советской вчера вечером был?
— Был.
— Ах ты, черт, как же тебя туда занесло?
— В Пивовариху ездил. Консультировал местных ребят. У них там секция намечается, я давно обещал к ним приехать, да всё никак.
— И надо было тебе ввязываться!
— Куда ввязываться? Слушай, Виктор, говори толком, у меня голова плохо соображает, я спать хочу.
— Ты зачем парня изуродовал?
— А-а, вот ты о чём. Из-за этого придурка ты меня будишь среди ночи?
— Зачем ты его ударил, да еще так сильно? Он в больнице, в критическом состоянии. Ты ему трахею сломал.
— А что мне оставалось делать? — воскликнул Андрей. — Он на меня ствол навёл!
— Ну и что?
— Как это что? Мне что, нужно было подождать, когда он выстрелит?
— Почем ты знаешь, что он выстрелил бы?
— По глазам увидел.
— По глазам он увидел…Тоже мне психолог. А чего ты к нему прицепился?
— Он женщину оскорбил. Вёл себя по-хамски.
— И ты не утерпел…
— А почему я должен терпеть? Если тебе нравится, терпи. А я не буду.
— Эх, Андрюша, зря ты встрял. Теперь заварится каша.
— Пусть заваривается, мне всё равно. — Андрей перехватил смартфон другой рукой, сел на кровати. — Погоди, а ты откуда узнал?
— Узнаешь тут. Братва полгорода на уши поставила. Ищут человека, по приметам, похожего на тебя. Мне как сказали про это дело, я сразу догадался, что это ты. Потому как больше некому.
— Братва, говоришь, зашевелилась. Это хорошо.
— Андрей, ты что, не понимаешь? Они убьют тебя!
— Кишка тонка! Да и пусть сперва разыщут.
— Андрей, Иркутск город маленький, это тебе не Москва. Здесь негде прятаться.
— А я и не собираюсь.
— А что ты собираешься делать?
— Утром поеду на тренировку. Вечером — тоже тренировки. У меня весь день расписан. В театр сходить некогда.
Собеседник снова протяжно вздохнул.
— Будет тебе театр. Прямо на дому. — Последовала пауза. — Так ты его рукой ударил? У тебя ничего не было?
— Нет, конечно. Обычное нуките. Ты должен знать, сам недавно экзамен сдавал.
Снова послышались вздохи…
— Через неделю они тебя вычислят. Думаешь, не догадаются, что ты — каратист? У нас не так уж много спортивных школ. Они обойдут их за три дня.
— Это их проблема.
— Это теперь твоя проблема, Андрюша! Я тебе добра желаю. Они тебя застрелят, и никакое карате тебе не поможет.
— Это мы еще посмотрим.
— Уезжай из города. Прямо сейчас!
— А на кого я ребят оставлю?
— Поручи кому-нибудь. У тебя же есть в секции чёрные пояса.
— Да почему я должен уезжать из своего города? Я в нем сорок лет прожил. Пусть они уезжают. А я — останусь. Всё, до свидания.
— Погоди, не отключайся. У тебя хоть есть оружие?
— Теперь есть.
— Какое?
— «Айсберг», кажись.
— Это который ты у парня отобрал? Выброси его, слышишь! Ствол наверняка паленый. И приезжай утром ко мне.
— Хорошо, я приеду. Но утром не получится. После обеда смогу.
— Во сколько?
— В два.
— Хорошо, я буду ждать.
Андрей отключил связь и несколько секунд сидел, крепко задумавшись, потом выключил лампу и лег на спину, подложив руки под голову и устремив неподвижный взгляд в потолок.
Не сказать, чтобы новость сильно его встревожила, но и нельзя было её вовсе проигнорировать. Страха не было — он давно уже ничего не боялся, однако появилось чувство некоего неудобства, словно натянул на себя тесную одежду — хорошо бы снять, да лень шевелиться. Он повернул голову к окну — за окном тишина, неподвижность зимней ночи. Не верилось, что кто-то в это время «стоит на ушах». А хоть бы и так. Пускай! Здесь, за толстыми стенами дома сталинской постройки, его не достанут. Или достанут? Всё равно. Пусть попробуют…
Глаза его закрылись, дыхание замедлилось и стало глубже; через минуту он спал. Руки так и остались сцепленными за головой. Левая нога — поверх одеяла, правая свесилась на пол. Не каждый способен заснуть в такой позе. Не каждый спокойно уснет после подобного сообщения. Но и не каждый способен коротким ударом вытянутых пальцев сломать человеку шею. Это даётся жесточайшими тренировками, которые выдерживает один человек из миллиона.
* * *
Без пяти девять Андрей припарковал машину возле двухэтажного каменного здания на улице Дзержинского. Открыл высокую деревянную дверь и вошёл внутрь. Получил у дежурного полицейского ключи от спортзала и быстро поднялся на второй этаж, где в холле уже переминались с ноги на ногу молодые крепкие ребята — охранники частной фирмы. Всего десять человек, все рослые, крепкие, с короткими стрижками.
— Здравствуйте, Андрей Викторович, здравствуйте, здрассьте! — слышалось со всех сторон.
— Здравствуйте, — с невозмутимым видом отвечал Андрей, проворачивая ключ в замке, — заходите! — и первый шагнул в спортивный зал. Остановился на секунду, последовал ритуальный поклон: — Осс…
И все входившие следом также останавливались на секунду и кланялись неизвестному божеству:
— Осс! Осс! Осс!..
Торопливо переоделись на скамейке у крашеной стены — кто-то кимоно надел, кто-то трико с футболкой натянул, а кто-то в любимый камуфляж нарядился. Что особенно приятно — все были босиком.
Десять человек построились вдоль стены. Тренер встал перед ними — белоснежное кимоно, черный пояс. Обвел взглядом шеренгу. Взгляд был пронзительный, твердый. Не каждый этот взгляд способен был выдержать.
— Сейдза. Рэй! Осс! — произнёс отрывисто.
Все десять человек опустилась на колени, сделали поклон до самого пола, выдохнули:
— Осс!
Тренер уже стоял на ногах.
— Быстро поднялись, побежали по кругу.
Все бодро вскочили и, в затылок друг другу, побежали по периметру небольшого уютного зала, опоясанного зеркалами.
Тренировка, как всегда, начиналась с разминки: лёгкий бег, махи руками и ногами, вращения головой, прыжки, наклоны, отжимания на кулаках, кувырки прямо на бегу и всё в таком духе. Ребята еще толком не проснулись. Кто-то ночью вовсе не спал — приехал прямо с дежурства. Бежали тяжело, на негнущихся ногах, бухая пятками в пол. Но — круг за кругом, минута за минутой — в движениях появилась плавность, все задышали ровнее, глубже — и через пятнадцать минут проснулись окончательно. Майки уже были мокры, лица блестели от пота, глаза прояснились.
После разминки отрабатывали джийу иппон кумите, затем была работа по снарядам, потом повторили базовые ката, последовали: легкий спарринг с тяжелыми ударами, защита от нападения вооружённого противника — ката-гаеши, шихо-наге, хиджи и проч., затем дыхательная гимнастика, отжимания на кулаках и на пальцах, и долгожданное:
— Осс… Тренировка закончена!
Андрей отошел в угол и сел на стул — единственный в этом зале. Посмотрел в окно на заснеженные крыши, на голые ветки деревьев. Внезапно до слуха долетело слово: пожар.
Поднялся и подошел к ребятам. Те сразу стихли.
— Что за пожар?
Ответил Дима Королёв — рослый, плечистый, обладатель коричневого пояса.
— Русиновский рынок горел ночью. Весь центр города оцепили, машин пожарных штук двадцать понаехало.
— Много сгорело?
— Да почти всё — склады, павильоны. Мороз ведь — под сорок, вода на лету застывает. Да и приехали не сразу.
— А что так?
— Да проспали, как всегда. Подожгли под утро, часа в четыре, сразу со всех сторон.
— Откуда известно, что подожгли?
— Канистру с бензином нашли и тряпки.
— А ещё охранника застрелили в кафе возле шанхайки, — добавил Серега Куницын — крепыш с синим припухшим лицом, словно бы разъярённые женщины надавали ему пощёчин с обеих рук.
— Да не застрелили, чё ты гонишь, — поправил Дима, — в него из газовика резиновой пулей стрельнули. У него ребро сломано.
— А ты пробовал резиновую пулю? — сразу загорячился Серега.
— И пробовать не хочу. Но резинкой — не убьешь.
— Убьешь, если в голову попасть.
— В голову тоже — не всегда. Одному мужику выстрелили из «айсберга» прямо в затылок, в упор, он на полу вниз лицом лежал — а тот ничего, даже сознание не потерял.
— Да чё ты мне рассказываешь, я из «айсберга» Достоевского насквозь прошибал!
— Какого Достоевского, он же умер в прошлом веке!
— Книгу его. Семьсот страниц. Понял? Макс держал, а я стрелял. Насквозь прошило!
Но тут вмешался тренер.
— А как книга называлась?
— Да лажа какая-то. Преступление и наказание, кажись.
— Достоевского читать нужно, а не стрелять в него. — Тренер строго посмотрел на ученика. — Вот тебе задание на дом: прочитать «Преступление и наказание». На следующей тренировке обсудим.
— А зачем это, Андрей Викторович?
— Каратист должен не только кулаками махать. Мозги тоже надо развивать. Ты вот сутками сидишь на объекте. Чего тебе там делать?
— Я за покупателями слежу.
— А ночью?
— Ночью спать хочется.
Все заулыбались с довольным видом, словно услышали что-то донельзя приятное.
— В следующий четверг расскажешь нам про Раскольникова. Зачем он старуху убил и что потом с ним стало.
Ребята с ухмылками смотрели на Серегу, а тот молчал, насупившись. Спорить он не решался. Да и чего спорить? Прав был тренер. Достоевского он зря прострелил, точнее, зря сказал, что прострелил. В гробу он видал этого Достоевского. В школе учителя доставали, а теперь ещё и тут…
Однако всем остальным было весело. Разговоров теперь на весь день хватит.
«Чоповцы» быстро переоделись и покинули зал. Андрей замкнул дверь и встал перед зеркалом на стене, поправил кимоно, подтянул пояс. Настало его время. Максимальные растяжки, сложнейшие «ката», отжимания на пальцах, продвинутая техника Кихон, дыхательная гимнастика, медитация. Сорок пять минут — не так это и много, зато каждый день, включая праздники и воскресенья. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать форму. Когда-то он занимался по восемь-десять часов ежедневно, изнурял себя до полусмерти. Но теперь такой необходимости нет. Техника, приобретенная тяжким трудом, стала частью его натуры. Он мог бы и вовсе не заниматься, но привычка брала свое. Это как допинг, без которого жизнь кажется пресной.
В одиннадцать тридцать он вышел из зала, сбежал по мраморным ступенькам вниз и сдал ключ на вахту. До пяти часов он был свободен. Вечером — ещё три тренировки: дети, охранники, «росгвардейцы». А пока — обед, к Виктору нужно было съездить и ещё поспать минут сорок. Дневной сон — такая же необходимость, как тренировки. Андрей сел в машину и поехал домой.

В подъезде его ждали четверо. Едва он распахнул железную дверь, как в него выстрелили в упор с расстояния в два метра. Андрей успел рассмотреть и стрелявшего, и пистолет — какой-то странный, вместо ствола — массивный цилиндр, и в нем четыре больших отверстия. Позже он узнал, что это была «Оса» — бесствольный револьвер, стреляющий тяжелыми свинцовыми шарами и обладающий сокрушительной мощью. Выстрел был направлен ему в грудь. Андрей успел чуть повернуться, и свинцовый шар скользнул по куртке и пролетел мимо, оглушительно бухнув в железный лист за спиной. В следующий миг Андрей подшагнул боком к стрелявшему и резко ударил его ребром стопы в подбородок. Раздался отвратительный хлюпающий звук, сдавленный вскрик, а затем — звук падающего тела. По бокам стояли еще двое, и ещё один чуть выше, на ступеньках. Того, что стоял выше, Андрей ударил кулаком в пах. А те, что сбоку, тоже получили свое — первый поймал на грудь «уширо-гери», другой налетел зубами на каменный кулак — тот самый кулак, который разбил не одну сотню кирпичей. Всё это совершилось в три секунды. Андрей совершал движения автоматически, не думая, тело работало как хорошо отлаженная боевая машина. И вот результат: четыре человека лежали на бетонных ступеньках — двое корчились, один хрипел, ещё один молча переживал случившееся. Все бритые, упитанные, в кожаных куртках и в чёрных шапочках. Недавно ещё — уверенные в себе до непоколебимости. Но как выяснилось, уверенность эта не имела под собой прочной основы. Наглостью не заменишь силу рук и координацию движений. Всё это даётся упорными тренировками, о которых бандиты не имели ни малейшего понятия.
Андрей не спеша обшарил карманы поверженных противников. У всех было огнестрельное оружие. Андрей приподнял за шиворот того, который способен был ворочать языком.
— Чего хотели?
Парень глухо стонал, челюсти его были крепко стиснуты.
— Я спрашиваю, чего вам нужно от меня?
Была еще надежда, что ребята ошиблись адресом. Но парень остановил на нем взгляд, стиснутые челюсти дрогнули:
— Тебе конец. Замочим, падла… — прохрипел он.
Андрей хотел его ударить, но не стал, разжал пальцы, и голова с глухим стуком упала на бетонный пол.
Сомнения исчезли — ждали именно его. Но как они узнали адрес? И так быстро. Суток не прошло.
Он поднялся на третий этаж, отомкнул бронированную дверь и зашел в квартиру. Первым делом позвонил в полицию и сообщил, что в подъезде его дома лежат четыре тела. То ли пьяные, то ли наркоманы — чёрт их разберет!
— Кто звонит? Это неважно. Примите меры, как положено. Здесь дети ходят, пенсионеры гуляют. А тут четыре тела валяются. Что это за дела?
Кое-как растолковав дежурному райотдела существо вопроса, Андрей присел на стул в прихожей. Пора было подумать над тем, как быть дальше. Оставаться в городе? Или уехать? А если ехать, то куда? Виктор оказался прав: его найдут везде, если только захотят. А они уже захотели. Четыре раскуроченных бандита, валявшихся в подъезде, подтверждали серьёзность намерений его врагов.
Андрей прошел в гостиную. Там, на стене, в золочёных рамочках висели портреты Масутацу Оямы и Морихея Уесибы, а рядом — грозно посвёркивал самый настоящий самурайский меч — подарок японского друга, обладателя пятого дана «Shotocan-karate». Андрей остановился перед этим иконостасом и замер. Прошла минута, другая. Он всё стоял, не шелохнувшись, невидящий взгляд был устремлён внутрь себя. Потом облегчённо вздохнул, наклонил голову и коротко поклонился.
— Осс!
Решение было принято.
* * *
Виктор Викторович — невысокий круглолицый мужчина лет пятидесяти, — увидев Андрея на пороге своего кабинета, потерял дар речи. Несколько секунд таращил глаза на гостя, пока, наконец, не поднялся из кресла.
— Это ты?
Андрей усмехнулся.
— Конечно. А ты что, не узнал? Мы же вчера о встрече договаривались, ночью, ты мне сам звонил…
— А, ну-да, я помню. Ну… давай проходи, рассказывай.
— О чем?
— Как живешь… и вообще? — Виктор Викторович что-то суетился, не знал, куда девать свои холёные руки с короткими пухлыми пальцами и ухоженными ногтями.
Андрей опустился в кресло возле стола. Не спеша налил в стакан минеральной воды и отхлебнул.
— Всё нормально, — ответил, ставя стакан на стол. — Два часа назад какие-то ублюдки напали на меня в подъезде моего дома.
Виктор Викторович вдруг напрягся, вскинул на Андрея испуганный взгляд.
— И что?
— Ничего, — Андрей сделал неопределённый жест, качнул головой. — Получили по заслугам. Один меня, правда, чуть не подстрелил.
— Это как?
— Да не попал. Они как заторможенные были. Дебилоиды, одним словом.
Виктор Викторович шумно выдохнул.
— Говорил я тебе: уезжай из города! Послушай, Андрей, сейчас самое время! Хочешь, я тебе денег дам? У меня знакомый есть во Владике, поживёшь у него, пока тут всё не рассосётся.
Андрей криво улыбнулся.
— Можешь не продолжать. Я уеду. Но не сейчас.
— А когда?
— Когда настанет край.
— По-твоему, он еще не настал?
— Нет.
— Ну, смотри. Дело, конечно, твоё. Но с этой минуты я ни за что не отвечаю!
Андрей пристально посмотрел на собеседника.
— И это говорит полковник полиции!
— Да, полковник! Полковник, который всё делает для того, чтобы ты остался жив!
— А как же все остальные?
— Какие ещё остальные?
— Ну все люди, которые ходят по улицам, заходят в магазины, ездят на работу.
— Андрей, ты о себе сперва подумай! Или ты народным мстителем решил заделаться?
— Я решил не поддаваться этой мрази. Это мой принцип.
— Ты со своими принципами в гроб ляжешь.
Андрей невесело усмехнулся.
— Я думал, ты мне поможешь.
— Чем я тебе помогу? Охрану к тебе приставить? Так это всё бесполезно, ты и сам знаешь.
— Не надо охрану. Лучше выясни, кто всё это делает, и посади его. А ещё лучше, всех посади.
— Кого это — всех?
— Бандитов.
Виктор Викторович вскинул брови.
— Ты издеваешься? Как я докажу их виновность?
— Что значит — как? Рэкет, вымогательства, убийства. Что у тебя, данных мало? Я тебе рассказывать должен, как с преступностью бороться?
— Это не преступность, Андрюша, — проговорил Виктор Викторович дрогнувшим голосом. — Это способ нашего существования.
— Тогда я не понимаю, зачем вы все тут сидите? — произнёс Андрей, пристально глядя полковнику в глаза.
— Кто это — вы? — вскинулся тот.
— Полиция, Росгвардия, ФСБ!
— Мы поддерживаем равновесие. Не было бы нас, не было бы ничего. По улицам вообще нельзя было бы пройти.
— А сейчас можно?
— Сейчас можно. Если, конечно, не нарываться.
— Всё ясно, — молвил Андрей и поднялся.
— Ты куда?
— Пообедаю, а потом в спортзал поеду. У меня три группы вечером.
— Ты бы отменил тренировки. Добром это не кончится.
— Ничего. Они меня так просто не возьмут. Я эту мразь давить буду, как клопов!
Виктор Викторович лишь шмыгнул носом.
Они дошли до порога и остановились. Виктор Викторович взялся за дверную ручку и покосился на Андрея.
— У меня плохое предчувствие. Может, и не увидимся больше.
— Увидимся, — бодро ответил Андрей. Крепко пожал мягкую расслабленную руку полковника и вышел.

Андрей неспешно пообедал в кафе, а затем отправился в охранную фирму, сотрудников которой учил отражать нападения озверевшего противника.
Директор фирмы, которого все звали Максом, — невысокий, пухлый и очень спокойный человечек с внимательным взглядом синих глаз — принял его в своем кабинете. Мягкие кожаные кресла, большой полированный стол, кнопочный телефон, рация на столе, сейф с оружием, пепельница с окурками — всё как положено. Директор был покладистый малый, зато заместители у него подобрались железобетонные, так что требуемое равновесие поддерживалось. За тренировки фирма платила исправно, сотрудничали они давно. Андрей не хотел подводить своего партнера, потому и приехал.
Он сел в кресло, утонув в нём до самых глаз, и начал так:
— Может быть, я больше не смогу тренировать ваших ребят, Максим Станиславович.
— А что такое? — вскинулся тот. — Мы что, мало платим? Так давайте это обсудим. Я со своей стороны…
— Дело не в деньгах, — прервал Андрей. — Проблема в другом. Кажется, на меня открыли охоту.
Директор замер с вытянутой рукой, в пальцах была зажата сигарета, синий дымок красивой змейкой вился к потолку.
— Охота? На вас? С чего вы взяли?
Андрей положил руки на мягкие подлокотники, костяшки пальцев на обеих его руках были разбиты и выглядели безобразно. Смотреть на них было жутковато.
— Да я тут повоспитывал одного деятеля, — как бы с сомнением произнёс Андрей. — А сегодня на меня напали четверо, прямо в подъезде, все со стволами. Так что я ничего не могу гарантировать. Если так дальше пойдёт, то боюсь, что мне станет не до тренировок.
— Но погодите, давайте всё обсудим как следует, — Макс живо поднялся и заходил по кабинету, — мы дадим вам телохранителя, или даже двух, самых лучших. Всё это бесплатно, за наш счёт!
Андрей улыбнулся, покачал головой.
— Максим Станиславович, я прекрасно знаю, чего стоят ваши телохранители. Чего стоят любые, самые хорошие телохранители! Они еще никого ни от чего не уберегли. Это в кино они заслоняют хозяев своими телами. А в реальной жизни… вы лучше меня знаете, как оно бывает в действительности.
Директор отвернулся. Другому бы он, конечно, возразил. Но только не Андрею Глотову, знавшему наперечёт всех его бойцов.
— А кто на вас напал? — вдруг опомнился он. — Вы их знаете?
— Нет, не знаю. Да и какая разница? Обидно, что мои ребята могут из-за меня пострадать. Если со мной что-нибудь случится, кто их тренировать будет? Вот и перед вами у меня есть обязательства. Всем я чего-то должен.
— Может, всё не так уж плохо? — спросил директор, но по голосу было ясно, что он сам не верит себе.
— Может, и не плохо. Возможно, что у меня всё отлично! — сказал Андрей и решительно поднялся. — Но я вот что хочу сказать. Если со мной произойдёт что-нибудь непредвиденное, тренировать ваших охранников будет мой ученик — Коля Гинкулов. Вот его телефон. Я его предупрежу. На некоторое время он меня заменит. А потом что-нибудь придумаете. В Иркутске много хороших мастеров.
Макс взял бумажку и не глядя сунул в нагрудный карман.
— Таких, как вы, больше нет.
Андрей молча повернулся и пошел из кабинета.
— Погодите, ведь мы же ничего не решили! — услышал он вслед. — Мы выставим пост у вашего дома, ваш дом будут охранять круглосуточно!
— Не надо, всё это лишнее, — пробормотал Андрей на ходу. — Домой они больше не сунутся. Да и я там жить теперь не буду. — Последнее послышалось уже из коридора.
Охранник на выходе поспешно распахнул бронированную дверь, и все находившиеся в дежурной комнате, словно по команде, поднялись со своих мест. Кто такой Андрей Глотов, они хорошо знали. Здесь привыкли уважать сильных людей, несмотря даже на то, что эти люди читают Достоевского и цитируют Шекспира в подлиннике.
* * *
Два дня прошло спокойно. Андрей проводил тренировки по расписанию, спокойно ездил на своей машине по городу и уже начинал думать, что всё обойдется, никто больше к нему не сунется, и ему больше не придётся калечить людей. Но внутренний голос подсказывал: ещё ничего не закончилось, будут и нападения из-за угла, будут и покалеченные недоумки. Он понимал, что нужно что-то делать, как-то готовиться к нападению. Но как? Противник выжидал, выслеживал добычу из засады, и нельзя было угадать, где и когда он нанесёт удар. Оставалось только ждать да надеяться на интуицию, которая до сих пор Андрея не подводила.
Смерти Андрей Глотов не боялся. Боли — тоже. Терять в жизни ему было нечего, если, конечно, не считать те немногие материальные блага, что он успел приобрести в последние годы — трехкомнатную квартиру в центре города и довольно тряскую машину с двухсоттысячным пробегом, — за роскошью он не гнался, хотя и мог её себе позволить. Семьи у него не было. Вернее, была когда-то, но это относилось к столь отдалённым временам, что казалось теперь чем-то нереальным, почти сказочным (а лучше сказать — кошмарным). Семейная жизнь не сложилась, как говорят в таких случаях. То есть поначалу всё складывалось удачно: жена — умница и красавица, дочурка — ей под стать. Спокойный налаженный быт, где всё заранее известно и разложено по полочкам. Всё было чудесно до поры, пока однажды вдруг не выяснилось, что жена ему изменяет, причём делает это с необыкновенной лёгкостью, особо даже и не скрываясь и чуть ли не гордясь такой раскрепощённостью и продвинутостью во взглядах на общественные институты и семейные ценности. Андрей, как водится, узнал об измене последним. Уже соседи опускали взгляд и торопились незаметно прошмыгнуть вдоль стенки (очевидно, стыдясь за него), подруги жены стали неожиданно замолкать на полуслове и как-то странно на него поглядывать, словно желая что-то сказать. И даже дочка как будто о чём-то догадывалась. Но дочь была еще слишком мала и не могла ни на что повлиять. Зато принял меры Андрей, и довольно крутые. Нет, он не стал наматывать каштановые волосы жены на кулак, не таскал её по полу и не охаживал по бокам, приговаривая: вот тебе, вот тебе! — подобная дикость была ему чужда. Разве можно вернуть любовь силой, заставить жену быть верной при помощи кулаков? Вместо этого Андрей предложил супруге выметаться из квартиры на все четыре стороны, но в конце концов ушёл сам — в лучших традициях интеллигенции, хотя интеллигентом он не был и даже не мечтал быть.
Теперь, десять лет спустя, у его дочери был очередной — шестой или седьмой по счёту папа. Сама дочь стала ему чужой. Она стала похожа на пигалицу и требовала время от времени от отца деньги — то на сапоги, то на модную куртку, то на учёбу… Андрей после этого так и не женился. Наверное, он был из разряда однолюбов — полюбил единственный раз в жизни, и вот такая незадача! Жена, конечно же, не знала о том, что он однолюб. Да и вряд ли она способна была понять — что это такое, ведь она не была однолюбкой. Да и странно это (в самом деле!) — всю жизнь любить одного человека, пускай достойного, пускай даже исключительного. Ведь есть множество других мужчин, и каждый из них по своему исключителен, интересен и загадочен! Имея огромный выбор, посвятить всю свою жизнь одному-единственному, принадлежать ему, исполнять его пошлые прихоти? Молодость так быстротечна, а соблазнов так много! Пройдёт жизнь — и нечего будет вспомнить под старость лет! И почему бы, в самом деле, однажды не сойти с ума и не броситься в омут запредельного счастья? Кому от этого плохо? Главное, чтобы муж не узнал…
Но мужья почему-то всегда узнают. Впрочем, как и жёны.
Зато теперь Андрей благословлял судьбу. Если бы жена ему не изменила десять лет назад, он не стал бы каратистом, то есть не стал бы настоящим каратистом — подлинным мастером этого древнего искусства. Фальшивую любовь он променял на подлинное мастерство, хотя это и стоило ему десяти лет изматывающих тренировок, ушибов и переломов, ежедневного самоограничения и жесточайшей дисциплины. Он вполне сознавал свою силу, ибо она была оплачена дорогой ценой — переломами ребер, выбитыми зубами, деформированными суставами, искривленными пальцами рук и ног. Он едва не ослеп, когда принялся с азартом набивать пальцы рук о мелкие камни, насыпанные в деревянный ящик. Пальцы экзекуцию выдержали, но окулист прямо ему заявил, что он потеряет зрение, если не умерит свой пыл. А пыл был очень силен! Да и куда было девать нерастраченную энергию любви и на какой предмет направить огонь обиды, способный испепелить человека изнутри? Одно время он хотел убить любовника жены. Потом хотел убить жену. А уж после — самого себя. Последнее желание было особенно сильным, и нельзя сказать, чтобы оно вовсе исчезло за десять лет. Рассуждая здраво, Андрей решил, что жизнью дорожить не стоит. Жизнь следует принимать как неизбежность, как работу, которую необходимо выполнять. Долг! Долг — прежде всего. Ничего, кроме долга. Хотя существует ещё карате. Великое боевое искусство, которому он посвятил всего себя, на которое ушли все душевные силы, вся нерастраченная энергия, вся любовь, вся ненависть, вся страсть души. Сначала это было простое увлечение, но вскоре это стало образом жизни. А теперь карате обратилось в его натуру. И это единственное, ради чего стоило жить.
А жену он давно простил. И даже не простил — слово это здесь не очень уместно. Она стала для него чужим человеком, в отношении которого подходят обычные слова вроде — простил, забыл, разлюбил. Полнейшее равнодушие, примерно такое, какое испытывает человек, глядя на статую в парке. Стоит — ну и чёрт с ней. Если завтра её унесут, никто и не заметит. Несколько раз он встречал жену на улице — и даже здоровался при этом. Но ничего не пошевелилось в душе. Хотя и ловил заискивающие взгляды, наблюдал уловки стареющей кокотки. Но взгляды проходили сквозь него, ничего не трогая и не возмущая, подобно невесомому нейтрино, которое пронизывает толщу Земли и уносится прочь в межзвёздные пучины. Одно лишь удивляло и ставило Андрея в тупик: как он мог связать судьбу с такой особой? Ведь получалось, что он был ей под стать — в той, прошлой жизни? Неужели он был таким кретином?
После этого у Андрея были подруги — всё же он был молодой и сильный мужчина. Природа брала своё. Чем выше поднимался он по лестнице спортивных успехов, тем настойчивее и откровеннее его добивался так называемый слабый пол. Время от времени он позволял той или иной особе приблизиться к себе. Но сам никогда не проявлял инициативы. Ни одной он не сказал: «люблю». Ни одной не дал надежды на продолжение отношений. И не потому, что не хотел любви и не верил в семейное счастье. Просто он уже не способен был полюбить, всё в нём выгорело дотла в те дни и недели, когда он переживал крушение своего первого и единственного подлинного чувства. Обманывать Андрей не умел, да и не хотел этому учиться. Вот и получилось, что дорожить в этой жизни ему было нечем. Портреты на стене да самурайский меч — вот самые дорогие вещи в его квартире. Всё остальное — мелочь и тщета. Оставалась, правда, еще дочь. Но ее он тоже потерял. У той хватило ума отказаться от отца, и произошло это в возрасте, в котором человек уже осознаёт свои поступки.
События эти разделили его жизнь надвое. Всё, что было до, словно бы отодвинулось в тень, подернулось дымкой призрачного сновидения. В это сновидение угодили все его одноклассники и товарищи по университету, коллеги по первой работе, соседи и просто знакомые. Сам он настолько изменился, что даже бывшие друзья перестали его узнавать и уже не приглашали на редкие встречи. Он и сам перестал откликаться на различные приглашения — будь то юбилей школы или какая-нибудь знаменательная дата. Прошлое умерло в его душе.
Поэтому, когда вечером пятого дня (после стычки в павильоне) Андрея остановил на улице рослый мужчина, в котором он не сразу узнал друга детства, Юрку Змановского, с которым они не виделись лет тридцать, то он растерялся. Юрка несколько лет был его лучшим другом в школе, пока его родители не переехали в другой район. Долго Андрей после жалел о потере такого товарища! Это был бесстрашный мальчик, рослый не по годам, и физически очень сильный. Андрей хорошо помнил, как Юра, учившийся тогда в первом классе, бросился с кулаками на третьеклассника, который был выше его на голову, и, что удивительно, поборол его, завалил на пол и едва не задавил противника, так что пришлось его стаскивать с поверженного врага. Андрей ожидал от Юры многого, но то, что он увидел, превзошло все ожидания. Перед ним стоял здоровяк ростом под метр девяносто, широкий в плечах, с крупной головой и таким лицом, которое сразу внушает уважение, если не трепет. Это было лицо человека, умеющего повелевать и не терпящего отказов. Костюм хорошего покроя, белоснежная рубашка с расстегнутым воротом, на шее — массивная золотая цепь. На среднем пальце правой руки — золотая печатка. Типичный набор крутого парня.
— Ну, здравствуй, что ли! — Юрий протянул руку.
Андрей ощутил крепкое рукопожатие, отметив про себя, что из такого захвата, если прихватит, не так то просто будет вырваться.
— Здравствуй, Юра. Ты как меня нашел?
— Как нашел? Да очень просто, — приятель рассмеялся. — Я уже давно за тобой слежу. Кто же не знает об успехах Андрея Глотова? Ведь я всем знакомым говорю: вот мой друг детства! Эх, Андрюха, как же я рад тебя видеть. Живём в одном городе, а столько лет не могли встретиться!
— Действительно, — пробормотал Андрей. Он не знал, как себя вести. Перед ним был чужой человек. Да, угадывался в нем тот далекий Юрка-первоклассник, с которым они таскали варенье из подполья и тузили неприятелей с соседней улицы. Но слишком уж много утекло воды с той поры. Андрей огляделся. — Ты как, пешком?
— Обижаешь, — покачал Юрий головой и показал на обочину, где стояла дорогая иномарка черного цвета.
— Твоя?
— Ну ясно море, что не тёщина.
Они развернулись и пошли к машине.
— Так ты женат? — спросил Андрей первое, что пришло на ум.
— Да ну её к… — молвил друг детства, присовокупив крепкое словцо, — лучше давай о тебе поговорим. Как ты живёшь?
— Нормально, — Андрей пожал плечами. — У меня всё в порядке.
— Может, проблемы какие есть? Ты не молчи. Я ведь не последний в городе человек.
Они приблизились к машине, Юрий открыл заднюю дверцу, жестом приглашая Андрея садиться.
— Вперёд! — распорядился Юрий, когда они устроились на заднем сиденье.
Двигатель бесшумно заработал, машина качнулась и плавно покатилась. Заголосил Вилли Токарев из мощных динамиков. Андрей усмехнулся — вкусы у братвы почти не изменились. Как и 20 лет назад, Вилли Токарев упивался своими фальшивыми чувствами:
Моя любовь, запомни, в этом мире
Никто меня с тобою не помирит.
С тобой мы можем только сами, только сами —
Найти Луну под голубыми небесами…


Трудно было представить себе большую безвкусицу и бессмыслицу. Андрей глянул сбоку на друга детства. Тот чувствовал себя совершенно в духе, музыка ему очень нравилась. Он подкурил сигарету от копеечной зажигалки, затянулся с наслаждением.
— Тебе не предлагаю, — молвил задумчиво, — знаю, что не куришь. Ты же спортсмен! Правильно делаешь, уважаю!
— Ты многое знаешь обо мне, — сказал Андрей. — А я о тебе ничего не знаю. Слышал, что ты борьбой занимался. Был чемпионом области.
— Да, было дело, — поморщился Юрий. — Занимался классикой, выступал по юниорам. Вырупаев меня тренировал, олимпийский чемпион. Слыхал о таком?
— Ну как же! Кто же не знает олимпийского чемпиона. Замечательный человек. Я тоже у него прозанимался пару лет.
— Вот-вот, — крякнул Юрий. — Этот замечательный человек выгнал меня из секции.
— Это почему же?
— Я во время соревнований две руки сломал, в один день.
— Чьи?
— Ну не свои же. Два открытых перелома учинил на зональных соревнованиях. Меня бояться стали. В финале я за одиннадцать секунд «кэ-мэ-эса» на лопатки положил. Шутка ли! А ведь мне всего семнадцать было. Первый разряд у меня был тогда. А тут этот парень, ему уже двадцать лет, он по мужикам выступал, тянул на мастера.
— Так радоваться надо, если ты в семнадцать лет одолел мастера спорта. Тайсон ещё похлеще начинал!
— Да знаю я про Тайсона. Только тренер мне сказал, что ему не нужны костоломы.
— Так ты, может, не по правилам боролся?
Юрий с удивлением посмотрел на него.
— Как же не по правилам? Там всё очень просто — схватил — и ломай соперника к едреней фене. Только подножки нельзя делать, и удары запрещены — это само собой. Чего тут непонятного? Всё очень просто… Не в правилах дело! Понимаешь, я когда на ковер выходил, в меня такая злость вселялась, что я готов был разорвать любого. Даже не слышал, что мне рефери кричал в самое ухо. Приходилось меня стаскивать с соперника. А тот тоже орёт благим матом. Один тренер в суд на меня хотел подать, да передумал потом. Да и какой суд? Ведь это же соревнования! Я ж не виноват, что у меня силы на десятерых? Вот и отставили меня от борьбы. До сих пор жалко.
Андрей оценивающе глянул на бычью шею друга, на покатые плечи, за которыми угадывалась железная мощь, вспомнил давний эпизод с третьеклассником — и совершенно поверил рассказу. И тому, что выгнали из секции — тоже поверил. Всё же классическая борьба — это не панкратион, и даже не бокс, где всякое может быть и где чемпионы даже откусывают уши у своих соперников.
Андрей усмехнулся своим мыслям, спросил раздумчиво:
— А боксом ты не пробовал заниматься?
— Зачем ещё? Если понадобится, я и без бокса любому так в рыло заеду, что потом никакая больница не примет.
— А я вот карате увлекся.
— Слыхал. Молодец! Только я думаю, что со мной тебе всё равно не справиться. Я и в детстве поздоровее тебя был. Помнишь, поди?
— Помню, — легко согласился Андрей. — Таких как ты друзей у меня больше не было. Жалел я сильно, что ты тогда уехал. Долго про тебя вспоминал.
Андрей вздохнул, а Юрий сделал глубокую затяжку и рассеянно глянул в окно.
— Так ты не сказал, чем теперь занимаешься, — спросил Андрей.
— А занимаюсь я тем, что навожу в городе порядок. Нету у нас порядка ни в чём. Противно глядеть. Пидоры кругом. Пидоры и жлобы. — Он повернул голову и улыбнулся одними губами: — К тебе это, понятное дело, не относится.
Андрей пропустил последнее замечание мимо ушей. Брови его сдвинулись.
— Я что-то не понял, о каком порядке ты говоришь?
— О человеческом!.. Во! — мы уже приехали. Вылазь! Посидим, как люди, поговорим за жизнь.
Андрей выбрался из уютного салона, ступил пару шагов и невольно остановился. Они оказались на крутом берегу реки. За рекой убегала вдаль бескрайняя снежная равнина. Справа и слева её замыкали невысокие горы. А где-то там, за горизонтом, лежал в своём каменном ложе Байкал. А за спиной у них, вдоль берега, выстроились как по снурку одинаковые коттеджи из красного кирпича. Все двухэтажные, с башенками и балкончиками; видно, что дорогие и ухоженные. По периметру их опоясывала глухая кирпичная ограда.
— Вот мое логово! — не без гордости обвел рукой Юрий строения. — Нравится?
— Нравится.
— Пойдем, что ли?
— Пошли. Только ненадолго.
— Ты что, домой торопишься? Можно подумать, тебя там кто-то ждёт. Не торопись, Андрюха! На тот свет мы всегда успеем!
— Ты это о чем? — Андрей остановился.
— Да пошли уже, нечего тут на ветру стоять. Продует еще. Вы, спортсмены, больше всего боитесь простудиться. Уж я-то знаю, как дунет ветерок — всё, сливай воду. Сам такой был. Пошли-пошли!
И, не давая вставить слова, препроводил Андрея в дом.

Дом был шикарный, но какой-то холодный и словно нежилой. Не чувствовалось в нём уюта, душевности, хотя жарко грели батареи, всё сверкало чистотой, ниши заполняла роскошная мебель чёрного дерева, а на втором этаже ярко пылал камин. Но от всего этого веяло холодом. Однако Андрей не стал ничего говорить хозяину. Не его дом, нечего и хаить.
На втором этаже был накрыт большой круглый стол из плотного тёмного стекла. По обеим сторонам стояли глубокие удобные кресла, в каждый из которых можно было поместить небольших размеров бегемота. Андрей глянул сверху на закуски и зажмурился. Салаты мясные и рыбные, курица варёная, индейка печёная, свежие помидоры, огурцы, зелень какая-то в лохани, шпроты, сыры, колбасы… всего не перечесть. Водка стояла в квадратных бутылках, коньяк армянский пятизвездочный, шампанское, ликеры, «кока-кола». Прислуживали две девицы — молодые, пышнотелые, обе в коротких юбочках. Хозяин с ними не церемонился. Точнее, вовсе их не замечал. Отдавал приказания словно в пустоту, но всё исполнялось незамедлительно. Чувствовался железный порядок — тот, что основан на страхе.
Андрей не стал отнекиваться и выпил рюмку коньяка, к которому питал слабость. Водка, вино, шампанское — ничто его не привлекало. Но коньяк, если он настоящий — тут уж трудно было устоять. Да и зачем отказываться? Иногда и полезно бывает — в умеренных дозах. А после коньяка так хорошо идёт на закуску буженина с молодой петрушкой, с чёрными оливками, с луком, с огурцом, с сочными мясистыми помидорами и ещё бог знает с чем. В какой-то момент вкусовые ощущения притупились, и Андрей ел всё подряд, не чувствуя никакой разницы.
Всё было отлично, но Андрей хотел разобраться — какой такой порядок поддерживает его друг в городе.
— Так ты чё, не понял, что ли? — искренне удивился Юрий, когда Андрей задал наводящий вопрос. — В законе я, понимаешь? Свердловский район — моя территория. Я тут смотрящий.
— Так ты что, сидел?
— С чего ты взял? Я что, похож на человека, которого можно вот так вот взять и засадить за решётку?
Андрей усмехнулся.
— Насколько я знаю, вор в законе обязан побывать на зоне. А иначе он как бы не настоящий.
Юрий поставил фужер на стол, отодвинул его пальцем.
— Это теперь не обязательно. Времена меняются. Главное, чтобы человек был с понятием.
— А ты с понятием?
— А ты что, сомневаешься? — Юрий сверкнул глазами, и сразу стало ясно, что он не любит двусмысленностей. Лицо стало жёстким, на скулах обозначились желваки. Это был уже не тот Юрка Змановский, которого когда-то знал Андрей. Перед ним был настоящий мужик — сильный, бесстрашный и беспощадный.
— Да я просто так спросил, — ответил Андрей и потянулся за бутылкой с кока-колой. — Так значит, ты неплохо живешь?
— Не жалуюсь.
— И всё хорошо у тебя?
— Хорошо. Чего не скажешь о тебе.
— А что ты про меня знаешь?
— Да знаю кое-что! Даже такое, о чем ты не подозреваешь.
— О чем это я не подозреваю?
— Охота на тебя ведётся. Хороших людей ты обидел. Вот что.
— Эти люди ведут себя как свиньи.
— Не тебе их судить. У них свои законы.
— Закон для всех один. Не трогай ближнего, тогда и тебя не тронут.
— Некоторых надо тронуть.
— Это ты про меня? — Андрей с улыбкой посмотрел на друга.
— Нет. Ты случайно в это дело встрял. Я слишком поздно узнал. Уже ничего нельзя было сделать. Да это и не моя территория. Ты ведь у танка засветился. Всё, что я могу для тебя сделать — это сегодняшний вечер. И ещё дам тебе совет. Немедленно уезжай из города. Я тебе уже ксиву сделал. Считай, что это подарок от меня. Последний. Больше уж не увидимся.
— Почему не увидимся? Только встретились после стольких лет. Юрка, ты меня пугаешь.
Друг детства шумно вздохнул.
— Я сейчас против шерсти иду. Если братва об этом узнает, а она обязательно узнает, мне придется объясняться. Я тогда скажу, что ты друг детства и я не мог поступить иначе. Один раз меня простят. Но на большее я не рассчитываю. И ты тоже не рассчитывай. Всё очень серьезно. Ты ведь мертвяков заделал. Это тебе не игрушки. Такое не прощается никому. И мне бы не простили тоже.
— Ну что ж, спасибо. Только напрасно ты обеспокоился. Я не собираюсь никуда уезжать из Иркутска.
Юрий переменился в лице.
— Андрюха! Да ты с ума сошёл! Обдумай всё хорошенько. Веришь ли, не было у меня после тебя настоящего друга — ни одного! Казалось бы, что за ерунда — пару лет всего мы с тобой дружили, да и были-то мы сопляками. А на всю жизнь я тебя запомнил. Как жаль, что я тогда уехал. Сейчас бы вместе дела проворачивали. Нас бы ни одна сволочь не тронула!
Андрей усомнился в такой приятной перспективе, но спорить не стал. Лишь слабо кивнул и произнёс сдержанно:
— Ничего, всё у нас впереди.
— Ничего у нас впереди нет! — возразил Юрий. — Наши дороги разошлись. Сегодня мы встретились для того, чтобы ты знал, что у тебя есть друг, и друг хочет тебя спасти, несмотря ни на что.
— Спасибо. Я это запомню.
— Ты подожди благодарить. Ты ведь самого главного не знаешь.
— А что — главное?
Юрий посмотрел на часы, Андрей машинально повторил его жест. Часы показывали половину одиннадцатого.
— Главное, что ты всё ещё жив, — торжественно объявил Юрий.
Андрей вопросительно смотрел на него.
— Ты всё ещё не понял? — Юрий наклонился к нему. — Твою квартиру взорвали только что!
Андрей замер от неожиданности.
— Не понял.
— Если бы я тебя сегодня не перехватил, тебя бы уже не было в живых. И значит, что?
— Что?
— Значит, я тебе жизнь спас! И за это надо выпить.
Андрей медленно поднялся.
— Ты хочешь сказать, что мою квартиру взорвали, пока мы тут с тобой сидели?
— Ну да, взорвали. А ты думаешь, что если бы ты там был, что-нибудь изменилось бы?
— Но почему ты мне сразу об этом не сказал? — воскликнул Андрей.
— Я не мог, не имел права. Да и ни к чему это. Чёрт с ней, с квартирой. Главное, что ты остался жив. Давай выпьем еще по одной. Может, водочки?
Андрей молча стоял. Голова кружилась — то ли от коньяка, то ли от помидоров. А может, от всего сразу.
Юрий наполнил рюмки.
— Пей! За собственное воскрешение!
Андрей опустил голову.
— Я пойду.
— Да ты совсем ошалел! Куда ты ночью пойдёшь? Автобусы здесь не ходят. Утром я тебя сам отвезу, куда скажешь. Да и нельзя тебе туда сейчас. Они ведь думают, что ты погиб! Бери паспорт и сматывайся. Денег я тебе дам на первое время. Десять штук хватит? Ведь это же и хорошо, что так всё вышло. Говорю тебе, я случайно узнал, в последний момент. Ты теперь умер для них. Сматывай удочки и живи в свое удовольствие. Москва, Питер, Псков, Новгород, Тула, Воронеж — выбирай любой город. Я всё устрою. Откроешь там спортивную школу, начнёшь новую жизнь. Чего ты застрял в этой дыре? Так много хороших городов на свете. Скажи: ты бывал на великих американских озёрах? Это, я тебе скажу, нечто! Куда там нашему Байкалу. Бабы там — во! Такие тёлки, ажна мороз по коже! Сами на… просятся. Особенно когда узнают, что ты русский. Я одну тёлку всю ночь трахал, а ей всё мало. Такая жуткая бабища, прости господи. Попа, что твой диван — двумя руками не обхватишь…
Андрей протестующе поднял руку, ему теперь было не до скабрезностей.
— Но ведь там же люди, они могли пострадать!
— Какие еще люди? — вскинулся Юрий.
— Соседи по подъезду!
— А, вот ты о чём… О них не беспокойся. В таких случаях всё делается с умом. Так, осыплется известка с потолка, да пара стёкол вылетит в доме напротив — и вся любовь. Побелят потолки, обои переклеят, и дальше будут жить твои люди. Жизнь — это такая штука, что её трудно изничтожить. Иной раз даже противно делается. Давишь их, давишь, как тараканов, а эти твари всё ползают под ногами.
Андрей остановил взгляд на приятеле.
— Ты знаешь, кто это сделал?
— Конечно, знаю. Лёха Меченый. Ведь он в джипе сидел, когда ты его охранника трюмил. Таких вещей они не прощают. Я бы тоже не простил.
— И где его можно найти?
— В «Юбилейном». Коттеджи сразу за троллейбусным кольцом, знаешь? Три штуки, красный кирпич — один к одному. В каждом коттедже по три этажа, гараж и зимний сад. Рядом — стадион, охрана есть. Всё путём.
— Видел я эти сады Семирамиды. Думал, что там приличные люди живут.
— Не советую даже близко подходить. Там охрана в три ряда. Пришьют тебя, и все дела. У него ведь и в ментовке связи есть. Ты думаешь, почему они так быстро на тебя вышли? Я, конечно, не знаю, кто там у них закладывает. Да и знал бы, не сказал. Но кто-то стучит. Ясно, как божий день. Эх, Россия, до чего ж ты докатилась! Никому нельзя верить. Прокурора можно за лимон баксов купить, слыхано ли дело? Ну да чёрт с ними. Ложись-ка ты лучше спать. Тебе теперь некуда торопиться. До города пятнадцать километров. Или ты на лыжах покатишься?
Андрей налил в стакан минеральной воды. Внутри разливался жар, и он залпом вылил в себя холодный напиток. В голове мутилось, хотелось зажмуриться, не помнить ничего. Налил второй стакан — и так же залпом выпил. Вытер губы рукавом и повернулся к приятелю.
— Ладно, показывай, где тут можно прилечь. Завтра у меня трудный день. Вели подать мне раскладушку!
Юрий захохотал в голос.
— А ты молодец! В такой ситуации ещё способен шутить. А давай-ка мы с тобой в баньке попаримся! У меня массажистки — высший класс, настоящие профессионалки! Расслабят так, что про всё на свете забудешь.
— Не надо бани. Спать хочу.
Юрий внимательно посмотрел на друга и вздохнул.
— Ну, спать так спать.
Он живо поднялся и вышел из комнаты. Андрей слышал через стеклянную дверь, как он отдал распоряжение своим властным голосом. По коридору сразу забегали какие-то люди, заскользили тени по резному стеклу. Андрей сидел в удобном мягком кресле и смотрел на огонь, радостно полыхающий в камине. Но мерещились ему обугленные стены, копоть на потолках и — трупы, трупы во множестве — в неестественных позах, с искаженными лицами…
— Так ты не пойдешь в сауну, последний раз спрашиваю? — перед ним снова стоял друг детства.
— Не пойду.
— Ну, смотри. Жалеть потом будешь. — На лице у Юрия играла снисходительная улыбочка. Но Андрей был непреклонен.
Они вышли из гостиной, прошли несколько десятков метров по коридору, поплутали по закоулкам этого диковинного дома и попали, наконец, в затемнённую комнатку небольшого размера, в которой было так тихо и покойно, что хотелось броситься на белые простыни и забыть обо всём на свете.
Юрий еще постоял какое-то время, потом хлопнул друга по плечу:
— В девять я тебя разбужу. Ну всё, спим! — и вышел.

Утром Юрий отвёз Андрея домой — как он ни уговаривал друга немедленно уехать из города, тот не внял доводам разума.
Андрей проворно взбежал на третий этаж. Лестничная клетка вся была в чёрной копоти, по битым кирпичам и хрусткому крошеву ходили хмурые люди, на лицах у них было написано всё что угодно, кроме удовольствия. Пожилая соседка, увидев Андрея, охнула и прижала ладонь ко рту.
— Андрюша, ты жив?!
— Как видите.
Он прошел сквозь дверной проем, в котором отсутствовала дверь, миновал тёмную прихожую и очутился в гостиной. Первый взгляд — на стену. Меча на стене не было. Портретов — тоже.
Разгром в квартире был отменный! Мебель почти вся сгорела, превратившись в обугленные остовы. Стёкла в окнах выбиты, а на полу — хлам из штукатурки, тряпок, битой посуды, каких-то железок и обгорелого тряпья, словно здесь произошло крушение поезда.
Фотограф с камерой вдруг останавливался там и сям — с озабоченным видом делал снимки, слепил людей своей вспышкой, скрипел ботинками по битому стеклу и что-то бормотал сквозь зубы. Впрочем, на него никто не обращал внимания.
— Это вы хозяин квартиры? — Андрея тронули за плечо. Перед ним стоял полицейский — небритый, весь какой-то мятый, с синяком под левым глазом. Таких блюстителей порядка Андрей ещё не видывал.
— Да, я.
— Вас просили срочно подъехать в райотдел, вот адрес. — Он протянул сложенную вчетверо бумажку.
— Хорошо. — Андрей сунул бумажку в карман и прошёл в спальню, которая пострадала меньше других комнат. Достал из стенного шкафа спортивную форму: кимоно, брюки, пояс, накладки, полотенце, бинты. Побросал вещи в спортивную сумку, затем вытащил документы из внутреннего кармана пиджака и направился к выходу.
— Вас просили сразу приехать, как только появитесь! — крикнул в спину полицейский.
— Да понял я, — бросил Андрей на ходу, — не глухой.

До райотдела Андрей неспешно добрался пешком. Дежурный, сидевший на крутящемся круглом табурете, долго пялился в его паспорт, потом настойчиво звонил куда-то, бубнил в трубку, принагнув голову и бросая на Андрея недоверчивые взгляды. Затем сунул в окошечко паспорт и пропуск с синей печатью.
— Кабинет сто восемь, первый этаж по коридору направо.
Андрей пошел по коридору в указанном направлении. Вдоль стен на скамьях сидели какие-то подозрительные личности, все испуганно таращились на Андрея и имели такой вид, словно их через пять минут поведут на расстрел. В коридоре было темно, неуютно и как-то дико. Приблизившись к нужной двери, Андрей коротко постучал и, распахнув дверь, шагнул внутрь.
Увидев его, из-за стола, заваленного бумагами, вышел человек невысокого роста, плотный, лет пятидесяти. На погонах — четыре звёздочки, на голове — сверкающая лысина.
— Андрей Викторович Глотов? — Он дружелюбно протянул руку: — Панасенко Сергей Львович, оперуполномоченный. Буду заниматься вашим делом. Присаживайтесь.
Андрей машинально пожал руку и сел на стул возле стола, выжидательно посмотрел на лысого капитана.
Тот занял своё место, подвинул к себе чистый лист и взял карандаш.
— Фамилия, имя, отчество.
Андрей ответил.
— Год рождения, образование, место работы, адрес…
Когда формальности были соблюдены, капитан откинулся на спинку и заговорил уже другим тоном.
— Как вы думаете, кто мог совершить взрыв в вашей квартире? У вас есть враги?
Андрей на секунду задумался.
— Вообще-то должны быть. Просто так квартиры не взрывают, — произнёс без всякого выражения.
— И кто же это? Вы их знаете?
— Знаю, что это местная братва. Паспортов я их не видел, но кличку главаря знаю.
— И кто это? — сверкнул глазами капитан.
— Меченый!
— Гм… — капитан сделал озабоченное лицо, качнул подбородком и хмыкнул. — И что, у вас есть доказательства?
— Какие ещё доказательства?
— Что это именно его парни взорвали вашу квартиру.
— Нет, доказательств у меня нет. Эту уж вы ищите доказательства.
— Да мы-то ищем. Но меня вот что интересует: а что вы такого совершили, что Меченый оказывает вам свой интерес?
— Я его человека ударил. А потом еще нескольких. Они на меня напали, когда я входил в подъезд, ну и мне ничего не оставалось.
— Так-так, — с укоризной протянул капитан, — одного, а потом ещё нескольких. Что-то я такое слышал. Двое лежат в реанимации, один в морге, а ещё один лечится амбулаторно, отделался лёгким испугом. Что же вы, Андрей Викторович, так неосторожно себя ведёте? Разве для этого вы изучали древнее боевое искусство?
— Я защищал свою жизнь. Возможно, что немного переборщил. Но ведь они были вооружены. Некогда мне было рассуждать и оценивать шансы! Тут уж одно из двух: или они, или я. Мало, что ли, у нас на улицах мирных граждан убивают?
Граждан убивают немало, и капитан знал об этом лучше других. Две недели назад в центре города зверски убили единственного сына известного в городе журналиста, главного редактора газеты и директора книжного издательства. Как обычно, никто ничего не видел, убийц по горячим следам поймать не удалось. Похороны вылились в стихийный митинг. Но что толку? Молодой двадцатилетний парень погиб. И сколько их гибнет от рук бандитов — без всякой причины, без разумного объяснения, вопреки всякому здравому смыслу?
Капитан смекнул, что разговор оборачивается не в его пользу, и переменил тактику.
— А вы не обращались в полицию по факту нападения?
— Нет, не обращался.
— Вот это зря! Если бы сразу обратились, возможно, и не было бы сегодняшнего инцидента.
Андрей не стал спорить. Капитан попался дубинноголовый. Толку от такого следователя будет мало — это уж он понял.
— Есть ещё ко мне вопросы? — спросил устало.
Вопросов не было. Андрей подписал протокол и покинул неуютный кабинет. Вышел на улицу и остановился на минуту. От полиции проку не будет. Надеяться можно было только на себя. Вздохнув глубоко, он поправил сумку на плече и пошел к трамвайной остановке. Он еще успевал на одиннадцатичасовую тренировку.
Через несколько дней Андрей установил в квартире новую дверь. Вывез на свалку гору мусора, наскоро побелил потолки и прикупил кой-какую мебель. Тренировки не прекращались. Ценой огромного напряжения сил ему удалось сохранить прежний ритм жизни: две тренировки утром и три вечером. Внешне он ничуть не изменился, был всё так же строг и точен. Можно было решить, что вместо нервов у него стальные жилы. Он и раньше редко смеялся, а теперь лицо его стало похоже на древнюю ацтекскую маску. Взгляд острый, пронизывающий, широкие скулы стиснуты, голова чуть наклонена вперёд — столкнуться с таким нос к носу в тёмной подворотне не всякий бы рискнул. А между прочим, это был, в известном смысле, самый безобидный человек на свете — в том смысле, что без причины он бы и мухи не обидел, никогда бы не поднял руку на беззащитного человека.
Внешность часто бывает обманчивой!
Через неделю Андрей позвонил следователю. Тот сообщил беззаботным голосом, что дело находится в производстве и пока что найти исполнителей взрыва не удалось.
— Но ведь я вам же сказал, кто это сделал! — заметил Андрей.
— Слова к делу не пришьешь. Нужны доказательства. А с доказательствами у нас не густо. Как всегда, никто никого не видел, никто ничего не знает. Отпечатков пальцев преступники не оставили, зацепиться не за что.
— Понятно, — сказал Андрей.

А жизнь шла своим чередом. В воскресный день в пригороде Иркутска — городе Шелехово — проводились соревнования по карате. Андрей выставил пять спортсменов — коричневые и чёрные пояса. Это были юноши не старше двадцати лет, и для них подобные проверки были необходимы. Они и сами рвались в бой, желая проверить полученные навыки.
Начало соревнований было назначено на двенадцать. Андрей подъехал к спортивному комплексу на час раньше. В соревнованиях принимали участие несколько иркутских школ, шелеховские каратисты, команды из Братска и Ангарска. Общее число участников перевалило за сотню.
Бои считались бесконтактными, но все понимали, что контакты будут. Будут нокдауны и будут неизбежные травмы. Время бесконтактного карате кануло в Лету вместе с «развитым» социализмом. Как и социализм, бесконтактное карате явилось этаким теоретическим вывертом, а лучше сказать — выкидышем, нежизнеспособным и глубоко ущербным. Жизнь стихийна в своей основе, она не нуждается в искусственных ограничениях и опровергает все схемы и теории. Эволюция совершает свою уверенную поступь безо всяких схем и искусственных ограничений, но исключительно своей внутренней силой и благодаря полной свободе выбора путей и способов движения. Это общий закон, и этому закону подчиняются все частности и локальности. Карате как раз и есть такая частность, и к нему применимы всё те же законы и принципы, благодаря которому Жизнь одержала верх над косной материей.
Спортсмены не рассуждали подобным образом, но сама действительность заставляла их действовать так, а не иначе, требовала самоотдачи и целеустремлённости, при этом отвергая всё противоестественное и косное.
Всё в этот день было как обычно: парад участников, торжественное открытие соревнований, бравурная музыка, суровые речи маститых адептов древнего боевого искусства. Затем спортсмены отправились на разминку. В программе соревнований были «ката», «тамешивари» и «кумите». Все ждали спаррингов. Удары в воздух, разбивание досок и черепицы — всё это лишь косвенные показатели силы. Лишь реальный бой может показать, кто и чего стоит в этой жизни. Нередки были случаи, когда спортсмены с низшими поясами или вообще без оных неожиданно побеждали владельцев коричневых и даже черных поясов. Поэтому поединки и вызывали такой интерес. Это была та самая практика, которая поверяла теорию.
«Ката» и «тамешивари» прошли гладко. Правда, у группы Глотова не заладилось с доской. Кто-то принес сырую лиственничную доску толщиной в сорок миллиметров, не оструганную и занозистую. Андрей с первого взгляда понял, что разбить ее будет непросто, но доска уже была вынесена на татами, менять на глазах у всех её было нельзя.
Первым бил Данилин Саша, обладатель третьего «кю». Ударил два раза кулаком — не сломал. Затряс кулаком, словно стряхивая налипшие опилки. Костяшки пальцев налились кровью, прямо на глазах разбухли. Решили не испытывать судьбу — переломы пястных костей зарастают долго, а психологическая травма остаётся на всю жизнь. Данилин покинул ковёр с опущенной головой. Вместо него вышел Толя, рослый бурят, второй «кю». Встал боком к доске, сделал два подшага и резко ударил «йоко-гери-кеаге». Доска устояла. Спортсмен повторил удар — с тем же успехом. И в третий раз приложился к доске ребром стопы — все пальцы отбил у тех, кто держал доску. Толку не было. Пришлось отозвать и его. На лицах болельщиков показались ироничные улыбки. В самом деле, две подряд неудачи — это уже чересчур. Так и опозориться недолго. Третьей осечки быть не должно. Андрей поднял с места Колю Гинкулова — самого сильного и уравновешенного в команде спортсмена. Высокий двадцатилетний парень даже внешне походил на тренера. Худой и жилистый, он обладал резким и сильным ударом. А сейчас требовался именно такой удар — хлесткий и концентрированный. А иначе — всем хана.
Коля прекрасно сознавал сложность ситуации. Слегка покраснев, он вышел на татами. Поклонился судьям и встал в позицию перед доской. Видно было, что он решил бить рукой, и это был правильный выбор. Простое «зуки» — ничего другого не требовалось. Коля примерился, принагнул голову, шумно выдохнул и резко, с криком, ударил. Доска громко треснула, на пол упали две половинки. Коля поспешно поклонился и бегом направился на скамейку. Ребята принялись его поздравлять, хлопали по плечу, улыбались. Честь команды была спасена.
Андрей незаметно перевёл дух. Сколько он видел переломов рук, сломанных запястий, изуродованных пальцев? Сколько раз травмировал собственную кисть? Дело это нехитрое — пальцы себе сломать. Ничего хорошего в этом нет.
Наконец, начались спарринги: по одному двухминутному раунду. Что такое две минуты? В карате — срок огромный. Хороший каратист за две минуты полсотни человек уложит. По одному удару на каждого — большего не требуется. Если понадобился второй удар, значит, что-то неладно с техникой.
Первым на татами вышел Коля. Высокий и нескладный, он брал резкостью, длинной рук и ног. Соперник заметно побаивался его, хотя у него тоже был черный пояс. Но он был чуть пониже, сутулый и плохо скоординированный. Коля подшагнул к нему и нанёс «мае-гери» в живот. Через полминуты «маваши» слева и тут же, без паузы — «ура-маваши-гери». Противник стал пятиться, видно, что не поспевал с защитой. Коля наступал, нанес несколько прямых ударов руками в корпус и, под занавес, сокрушительный «уширо-гери» в живот. Противник вылетел за ковёр и остался лежать, согнувшись пополам. Судьи дружно подняли белый флаг: «Фусен шо»!
Коля встал на середину татами и поклонился:
— Осс!
Первый бой выигран в отличном стиле, начало было положено.
Но дальше поединки проходили с переменным успехом: двое ребят выиграли свои схватки, а двое проиграли. Проигрывали в равном бою, а выигрывали за явным преимуществом. Учеников Глотова побаивались. Стиль вроде тот же, что и у всех. Но удары мощнее, резче. И сами спортсмены держат удары — будь здоров. Редко кто из его воспитанников оказывался в нокдауне. Это достигалось особыми тренировками, когда во время поединков наносились акцентированные удары в корпус, за исключением особо сильных, вроде «уширо-гери». Спортсмены старались удержать удар, погасить импульс. Андрей стремился одеть учеников в «железную рубашку» — создать непробиваемый мышечный корсет. И еще необходима сила духа — пресловутая сила духа, над которой кто только не потешался, но в реальность и действенность которой Глотов свято верил, потому что отчётливо чувствовал её внутри себя.

Домой возвращались возбужденные, довольные. Вся команда поместилась в машине тренера — четверо на заднем сиденье, двое впереди. Подобные соревнования проводились не часто — раз в полгода, и для ребят это была хорошая встряска. Иные ночь не спали перед стартом. Оно и немудрено, карате — не шахматы.
Андрей выехал на автостраду, соединявшую Шелехово с Иркутском, и резко набрал скорость. Миновали виадук над железной дорогой и понеслись под уклон по прямому и гладкому шоссе. Скорость приближалась к сотне, дорога довольно узкая, на обгон решится не всякий. Андрей увидел в боковом зеркальце, что его догоняет шестисотый «мерседес», и прибавил газу. Шоссе через несколько километров плавно изгибалось влево и уходило на затяжной подъем по знаменитой Олхинской горе. На скорости в сто двадцать километров «девятка» летела в гору. «Мерседес» взял влево и нагло пошёл на обгон, скорость у него была не меньше ста сорока. Андрей уступил дорогу и с осуждением посмотрел на сумасшедшего водителя. Когда машины поравнялись, боковое переднее стекло у «мерса» резко опустилось и в лицо Андрею глянул чёрный ствол автомата. Андрей вдавил в пол педаль тормоза, одновременно услышав громкий треск, словно колотили молотком по жести. Длинная очередь прошила салон, зазвенели стёкла, Андрею обожгло левое плечо, глухо вскрикнул Коля, сидевший с краю, секунда — и «мерседес» умчался вдаль, столб снежной пыли смазал его очертания. «Девятка» ткнулась в заснеженный бруствер у обочины, Андрей выскочил из салона и распахнул заднюю дверь. Коля повалился ему на руки, волосы его были залиты кровью — пуля попала в голову, чуть выше уха. Он был без сознания. Его осторожно положили на заднее сиденье, Андрей разодрал аптечку, вытащил йод и бинты. У него самого из рукава капала кровь, но он не обращал на это внимания.
По Колиному лицу разливалась мертвенная бледность. Ребята затихли. Андрей быстро обработал голову йодом и перебинтовал.
— В больницу! Живо!
Двое сели сзади по бокам, один держал на коленях Колину голову, другой придерживал ноги, безвольно болтавшиеся от каждого толчка. Андрей захлопнул дверцу, взревел мотор. Машина рванулась вперед.
До ближайшей больницы было километров десять, но уже через пять минут машина затормозила у приёмного покоя десятой городской больницы. Андрей взбежал по каменным ступенькам, стал барабанить в запёртую дверь… Коля уже не дышал. Было слишком очевидно, что всё зря, ничем уже тут не поможешь, но Андрей продолжал стучать и, наконец, выломал дверь. Навстречу ему бежали женщины в белых халатах, они что-то кричали, волосы их жутко развевались… Андрей ничего не слышал. Он уже вытаскивал Колю из машины и нёс на руках по коридору, всё дальше и дальше, сам не понимая, куда идёт, не слыша криков, не чувствуя веса, и такая боль раздирала его грудь, что хотелось кинуться на эти стены и крушить всё вокруг, ломать, бить — пока всё не рухнет, пока не станет темно и весь мир не исчезнет, не провалится в преисподнюю.
Он плохо помнил, что было дальше. Сознание работало вспышками. Вот он идёт как пьяный по коридору, что-то выкрикивая и натыкаясь на стены, его хватают за руки какие-то люди, что-то настойчиво говорят в лицо, но он ничего не слышит. А вот он уже сидит на стуле, блестящий шприц с прозрачной жидкостью вонзается ему в руку, и он чувствует тупую боль в руке. Рубашка на нем разорвана, левого рукава нет, и молодая медсестра бинтует ему предплечье. Зачем?.. Он пытается встать, но кто-то сзади сильно давит на плечи, и он понимает, что вставать не следует. Потом ему ударил в нос острый запах. Он знал этот запах, сколько раз он его вдыхал во время соревнований. Вот и теперь, ноздри его затрепетали, плечи расправились, и он с наслаждением вдохнул едкий запах нашатыря, от которого словно прибавляется света в глазах и мир становится бескрайним и светозарным. А потом он вдруг провалился в бездонную яму — чёрную и глухую. Сознание покинуло его.

Колю Гинкулова похоронили через три дня. Андрей к этому времени уже пришёл в себя. Рука почти не болела — пуля прошла навылет. Хуже было с головой. Было чувство оглушенности. Постоянно что-то звенело и давило на мозг. И ещё казалось, будто он что-то забыл — очень важное, такое, без чего нельзя больше жить.
Он встретился с родителями Коли. Это было страшнее всего. Получалось, что Коля погиб по его вине. Хотя его никто не винил, но сам Андрей знал, что виноват именно он. Если б можно было, Андрей отдал бы свою жизнь вместо Колиной. Отдал бы десять своих жизней за одну чужую — но это было невозможно. В который раз повторялась страшная несправедливость: жил человек, не желающий жизни, и уходил в могилу тот, у кого впереди была вся жизнь — юноша, полный сил и надежд.
Во время похорон было много цветов, был удивительный памятник из мрамора, было много слез и много речей, не было лишь одного — не было Коли — лучшего ученика, которого Андрей почитал в душе за сына и которому старался передать всё, что знал сам. Понять этого было нельзя. Оправдать — тем более.

По городу поползли слухи о войне безбашенных каратистов с отмороженной мафией. Верными они были лишь наполовину: война велась с одной стороны. Да и что это была за война? С одной стороны группа подонков, стреляющих исподтишка и нападающих вчетвером на одного, а с другой — обычный человек, который ни от кого не прячется и не нападает первым. Но так было лишь до поры. Нелепая смерть молодого спортсмена стала своеобразным рубежом. Борьба вступила в новую фазу.
Сразу после похорон Андрей стал устраивать свои дела. Первым делом загнал машину в гараж к надёжному человеку. Затем сделал ряд звонков, отдал необходимые распоряжения. Занятия в секциях теперь должны были вести его ученики. Официально школа боевых искусств ликвидировалась, но в частном порядке продолжение занятий не возбранялось — так он вывел из-под удара своих учеников.
Затем Андрей забрал из квартиры то, что называют предметами первой необходимости, а также документы и наличные деньги. Ключ от квартиры был отдан соседке по лестничной площадке — обычный пенсионерке, — без всяких обязательств с ее стороны. На законный вопрос, когда вернется, Андрей честно ответил:
— Не знаю.
С лёгким багажом, но с тяжёлым сердцем он вышел на улицу. Зима стояла, редкие прохожие спешили по своим делам, было морозно и скучно среди скудной сибирской природы. И странным ему казалось, что люди куда-то идут, к чему-то стремятся. Что за нужда гонит их сквозь ночь и мороз? Куда они все торопятся? Всё равно конец у всех один — могила, гниение, вечный мрак. Через десять лет после смерти тебя уже не вспомнят. Через сотню лет сотрутся последние следы. Даже прямые потомки затруднятся назвать твое имя. Для чего же тогда эта суета? Есть ли цель у жизни? В чем её смысл? Каждый сам решает для себя этот вопрос. Находит свой смысл, ставит собственные ориентиры, затем достигает их или промахивается — это уже не суть важно, главное, чтобы такие ориентиры были. Это наполняет жизнь смыслом, придаёт ей стройность. И горе тому, у кого таких ориентиров нет! Такого человека можно уподобить беспомощной шлюпке среди бушующего океана, или песчинке, которую могучий ветер неудержимо несёт вдаль.
Что-то похожее случилось с Андреем. Жизнь его надломилась. Что будет с ним дальше, он не знал. Но к прошлому возврата не было. Тренировки, соревнования, сон по расписанию — всё ушло безвозвратно. Казалось, что всю свою жизнь он готовился к чему-то главному, решающему, и вот это главное наступило. Приближается то, что потребует от него всех сил и даст окончательный ответ, зачем он явился в этот мир, достоин ли он подаренной ему жизни. И ради какой цели он тренировал своё тело и ковал свой непобедимый дух.
Для Андрея наступал момент истины.
Он снял однокомнатную квартиру в окраинном микрорайоне города на первом этаже обычной панельной пятиэтажки. Это была стандартная однокомнатная секция без телефона и без мебели. Он не торгуясь заплатил за полгода вперёд и сразу стал готовиться к визиту в компанию «СибТранс», которая базировалась в соседнем микрорайоне и до которой удобно было ходить пешком по заснеженной тропинке через гору, поросшую молодым сосняком. Затем он подстригся, так что волосы стали предельно короткими, обнажив светлую полоску у самых корней. Были куплены: чёрный костюм производства местной фабрики «Вид», импортная белая рубашка с галстуком и полуботинки на низком каблуке и с такой подошвой, на которой трудно было поскользнуться. Легкая дубленка неприметного оттенка и чёрная спортивная шапочка довершили дело.
Двадцать пятого декабря, во второй половине дня, когда уже начало темнеть, Андрей облачился в свой камуфляж и вышел из дома. Миновал ряд пятиэтажек, перешел оживлённое шоссе и по заснеженной тропинке стал подниматься в гору по узкой извилистой тропе. Он был совершенно спокоен и, можно сказать, ни о чём не думал. Смотрел себе под ноги и выбирал, куда поставить ногу, чтобы не провалиться под снежный наст. Старался не задеть стволы деревьев и поднимал изредка голову, оценивая дальнейший путь. Со стороны глядя, можно было подумать, что человек просто гуляет по лесу или, в крайнем случае, отправился на дачу, которых было немало в округе. Лицо спокойное, взгляд задумчивый или рассеянный, но никак не злой, не агрессивный.
Четыре километра Андрей прошёл за сорок минут. Сумерки обратились в ночь, мороз заметно усилился, в многоэтажках затеплились жёлтые огни. Андрей любил это время суток — народ возвращался с работы и на город словно бы снисходило умиротворение. Но не всех ждал в этот день спокойный вечер. Андрей направлялся к двухэтажным коттеджам, поставленных буквой «Г» возле объездной дороги. Коттеджей было три — два в ряд и один сбоку. Огорожены забором из железных прутьев, по углам и на входе висели видеокамеры. Центральный офис находился в среднем здании, к нему и свернул поздний визитер. По заснеженному тротуару, мимо железных прутьев с одной стороны, и дорогих иномарок с другой — ко входу.
Калитка, сваренная из толстенного железа, оказалась на замке. Андрей надавил на кнопку звонка сбоку и отступил, чтобы его было хорошо видно в видеокамеру, закрепленную на кирпичном столбике. Камера чуть повернулась, и Андрей понял, что его рассматривают. Он принял беспечный вид и отвернулся.
— Вам кого? — услышал из динамика металлический голос.
— Я хочу видеть Волкова Николая Сергеевича.
— Вам назначено?
— Нет. Но у меня деловое предложение для Николая Сергеевича. Он заинтересуется.
— Николай Сергеевич занят.
— Я всего на одну минуту!
Динамик молчал. Андрей снова надавил кнопку звонка.
— Николай Сергеевич не может вас принять, — проговорил динамик.
— Ну хорошо-хорошо, я вас понял. Возьмите для него бизнес-план. Выйдите, пожалуйста, я передам вам бумагу. Там мои телефоны. Если он заинтересуется, сам мне позвонит. — Андрей помахал перед камерой пустой кожаной папочкой.
Прошло несколько секунд. По-видимому, охранники совещались. Потом в динамике щёлкнуло:
— Заходите.
Калитка медленно растворилась, Андрей пошёл к дому, не быстро и не медленно, а совершенно так, как ходят нормальные люди. Он подивился про себя беспечности охранников. Они могли выйти и принять документы сквозь прутья. Тогда они остались бы живы. Но их подвела самонадеянность. Пистолет с полной обоймой делает человека излишне самоуверенным.
До входной двери было шагов пятнадцать. Андрей шёл, ни о чем не думая и ничего особенного не планируя. Всё будет нормально, а действовать нужно по обстановке — он полагался на свое хладнокровие, на реакцию, на умение предугадывать действия противника. Но когда он открыл двери и вошёл внутрь, то был обескуражен: сразу за дверью, по левую руку, располагалась высокая стойка, какие бывают в дорогих гостиницах, а за стойкой находилось сразу три охранника, да такие здоровые, упитанные, тяжеловесные! Чёрная форма на каждом, на одном боку болтается резиновая дубинка, на другом — кабура с пистолетом. Позади располагался пульт, весь расцвеченный огоньками, телевизоры слежения стояли на столе, телефон, рация, тревожная кнопка и внутренняя связь — всё это Андрей рассмотрел в одну секунду, и у него сразу же созрел план действий. Он приблизился к стойке и протянул охраннику, что сидел на вращающемся кресле, свою папку.
— Здесь бизнес-план.
Андрей смотрел в упор на охранника. Тот привстал с кресла и протянул было руку за папкой, но замер, глядя в немигающие глаза странного гостя. Что-то ему почудилось странное в этом взгляде. Будь он здесь один, он сразу бы нажал на кнопку тревоги, и сюда сбежались бы человек двадцать и быстро всё уладили.
Андрей действовал быстро и решительно: резким движением перехватил запястье охранника и, сильно потянув на себя, нанес ему навстречу страшный удар локтем в челюсть. В доли секунды перекатился спиной по стойке и вдруг оказался на другой стороне. Двое охранников совершенно не ожидали такой прыти. Один судорожно схватился за кабуру, другой бесстрашно бросился с кулаками на Андрея. Этого удальца Андрей ударил в солнечное сплетение, пробив живот до позвоночника, а второго схватил левой рукой за волосы и наградил коленом в зубы, так что кровавые сопли полетели. Не прошло десяти секунд, как трое здоровяков лежали на полу. Один сдавленно мычал, другой натужно силился вздохнуть, третий, лёжа на спине, всё мотал головой, словно бы хотел затянуть прощальную песню, да никак не мог. Жалко ли их было Андрею? Вряд ли. Он понимал, что выбора у него не было: или он, или они.
Так же легко перемахнув через стойку обратно, он сделал шаг к винтовой лестнице и стал осторожно подниматься по ступенькам. Под ногами была мягкая ворсистая дорожка, скрадывающая предательские звуки, на стенах — модный серый пластик. Домик был что надо — модный, дорогой, напичканный электроникой.
Второй этаж, на удивление, оказался пуст. Андрей двинулся по коридору, пропуская пластиковые двери без ручек и каких-либо опознавательных знаков, поднялся по лестнице ещё на пол этажа, свернул влево и увидел резные стеклянные витражи. Дальше идти было некуда и незачем. Он деликатно постучал в украшенное орнаментом стекло и медленно отворил дверь.
Секретарша — молодая, красивая, с холодным надменным взглядом крупных серых глаз — печатала на клавиатуре компьютера. В мягких кожаных креслах развалились двое головорезов в одинаковых черных костюмах. С одного взгляда было понятно — телохранители.
— Вы к кому? — секретарша округлила глаза, пальцы её застыли над клавиатурой. Такого здесь не водилось, чтобы без предупреждения и без сопровождения в святая святых так просто заглядывали незнакомые личности.
— Я к Николаю Сергеевичу, — сказал Андрей, показываясь весь. — Мне нужно ему договор отдать, и я сразу же уйду.
— Какой договор? — глаза у девицы почти выкатились из орбит.
Оба телохранителя разом поднялись. На лицах — ничего хорошего, но движения, покуда, ленивые.
— Вас кто сюда пустил? У вас есть пропуск? — спросил один.
— Есть, — ответил Андрей. — Вот! — Полез во внутренний карман, сгорбился, доставая нечто неуловимое и крайне неудобное. Вынимая руку, ударил ребром ладони парня в шею. У того дернулась голова, он как-то странно хлюпнул и осел на пол. Другого Андрей ударил ногой в прыжке — прямо в лицо. Это был очень сильный, убивающий удар. Стокилограммовый парень отлетел на стену, гулко ударился затылком и осел на пол. Секретарша всё держала руки над клавиатурой. Андрей отметил про себя, что девица весьма недурна.
— Сиди тихо! — внушительно произнёс он. — Ты еще молодая, поживёшь.
Направился к плотной деревянной двери, за которой прятался от него Николай Сергеевич Волков — деятель, известный в криминальных кругах под кличкой «Меченый».
Андрей повернул по часовой стрелке золотую ручку и почти без шума открыл дверь.
Первый взгляд — на окна. Решеток не было. Второй — на хозяина кабинета. Маленький, белобрысый, худосочный — он сидел за огромным столом, заставленным какой-то аппаратурой. Костюм тройка, белая рубашка, галстук. И взгляд — донельзя самоуверенный, насмешливый, наглый — взгляд человека, которому позволено в этом мире всё. Он посмотрел на Андрея этим самым взглядом и лениво отвернулся. Очевидно, решил, что это новый сотрудник, которого еще не успели ему представить.
Андрей закрыл за собой дверь, щелкнул замком, так, что снаружи её нельзя было открыть.
Хозяин кабинета, услышав столь характерный звук, с удивлением посмотрел на вошедшего.
— Э, ты кто? — отрывисто спросил, едва разжимая зубы. Правая рука его скользнула в ящик стола. На полированную поверхность лёг «гражданин Макаров».
— Глотов Андрей Викторович, — заговорил Андрей, медленно подходя к столу. — Я тот, на кого ты объявил охоту. Но ты напрасно за мной гонялся. Я сам к тебе пришел.
— Сам пришёл? — спросил Меченый и улыбнулся. Видно было, что этот человек ничего не боится. Как и Андрей, он не дорожил жизнью. Возможно, это и давало ему право повелевать людьми.
— Я пришел сказать, что ты больше не будешь здесь хозяйничать. Ты больше не будешь жить в этом городе. Я бы мог позволить тебе уехать. Но ты никуда не уедешь. Тебе нельзя верить. Поэтому я тебя убью.
Меченый засмеялся — искренне и простодушно, от души. В руках его был пистолет, стрелял он, видно, неплохо. Хватка чувствовалась уверенная.
— А ты молодец, — проговорил с кривой усмешкой. — Столько моих ребят укокошил. Прямо супермен. Но знаешь, что я тебе скажу? Зря ты сюда пришел. Я сейчас тебя застрелю, и никакое карате тебе не поможет.
Сказав так, Меченый навел на Андрея пистолет и нажал на спуск. Андрей видел движение пальца на спусковом крючке и вовремя присел и уклонился. Пуля просвистела над ухом.
Меченый опустил пистолет и покачал головой. На губах его играла довольная улыбка.
— Молодец! — сказал он. — Люблю отчаянных. Но знаешь ли, в обойме еще семь патронов. Лови пулю!
Он снова прицелился и выстрелил. Пуля должна была попасть в живот, но Андрей сделал упреждающий шаг влево. Нагибаться на этот раз не пришлось.
Меченый встал. На лице его показалось беспокойство.
— Да ты заговоренный, что ли?
Между ними было метров восемь. Меченый сжимал пистолет и уже не решался стрелять. Андрей по-прежнему стоял перед ним и неотрывно смотрел в глаза. В правой руке его был зажат стальной шарик — диаметром три сантиметра. Пущенный умелой рукой, он был невидим в полете и бил наповал. Но Андрей не спешил, он ещё не всё сказал этому типу.
— Слушай, я предлагаю ничью, — сказал Меченый. — Я тебя отпускаю, и мы расходимся миром. Тебя больше никто не тронет. Живи! Слово даю.
— Нет.
— Нет? Но почему? Я тебе дарю жизнь! Тебе этого мало?
— Ты ничего не понял. Сейчас я диктую условия. Это я могу тебе подарить жизнь. Твоя жизнь в моих руках.
— Да ты сумасшедший! Я тебя сейчас хлопну — и все дела!
Меченый вскинул пистолет и выстрелил в третий раз. Зазвенело разбитое стекло позади Андрея. Он развернулся на месте, якобы оглянуться, незаметно завел правую руку за спину и разворачиваясь махнул рукой по высокой дуге, пустив стальной шар в свободный полет.
Меченый оказался не столь ловок. Шар угодил ему точно в лоб, но не проломил кость, а лишь оглушил. Падая навзничь, он выстрелил в потолок, тем и ограничился. Андрей обошёл красивый дубовый стол, нагнулся и поднял с пола пистолет. Меченый был жив и вот-вот должен был прийти в себя. Андрей поднял его левой рукой за ворот и тряхнул. Тот открыл глаза, секунда, и обеими руками он схватил удерживающую руку. Но это было бесполезно, силы были слишком неравны.
— Пусти, козёл! — прохрипел Меченый, с ненавистью глядя в глаза противника.
— Это тебе за Колю! — сказал Андрей и нанес сверху сокрушительный удар правой рукой в челюсть. Таким ударом он ломал кирпичи. Зубы, кровь, обломки костей лопнувшей сразу в нескольких местах челюсти — всё смешалось в кровавом месиве. Меченый потерял сознание во второй раз.
В дверь уже ломились.
Андрей навел пистолет на дверь и несколько раз выстрелил. Послышались стоны, проклятия, кто-то упал с той стороны — Андрей не стал ждать развязки. Взяв тяжелое кресло за спинку, метнул в окно. Добил осколки бронзовой статуэткой какой-то богини и прыгнул со второго этажа вниз, на заснеженную клумбу. Побежал вдоль дома и с ходу перемахнул через внутреннюю изгородь. Дальше было футбольное поле. Дальний забор граничил с объездной дорогой — всё те же двухметровые железные прутья, заостренные сверху. Перебежав поле, Андрей с ходу прыгнул на прутья, ловко перебрав руками, взобрался наверх и через секунду спрыгнул на тротуар с другой стороны.
Уж ночь наступила, по дороге ползли легковушки и тяжелые грузовики, жёлтый свет фар выхватывал из тьмы черный асфальт и грязный снег на обочине. Андрей не стал останавливать частника. Легкой трусцой преодолел двести метров до троллейбусной остановки и затерялся в толпе. Погони почему-то не было. Андрей залез в переполненный троллейбус и, проехав две остановки, вышел. Перешёл улицу и сел в автобус второго маршрута. Еще три остановки — и он в «Юбилейном». Прошёл десяток метров по тротуару, внимательно осмотрелся — всё было спокойно. И чем спокойнее и тише было кругом, тем тревожнее становилось у него на душе. Что-то было не так. Внутренний голос говорил об опасности. Но в чём она заключалась? С какой стороны ждать удара? Он медленно шёл вдоль дороги, всей грудью вдыхая ледяной воздух. Слева чернел лес: неподвижные деревья, слепые и глухие, молча держали на ветвях снежную кашу. Жутью веяло от этого леса. Андрей остановился и стал всматриваться в чащу. Было тихо, как пятьсот и тысячу лет назад. Машинально оглянулся — его догонял спортсмен в болоньевом костюме с капюшоном, бежал себе, горя не знал; он поравнялся с Андреем, скользнул равнодушным взглядом и побежал дальше — к тихим семейным радостям. Андрей перешёл дорогу и углубился в микрорайон.
Война войной, а поужинать тоже не мешало. Он зашел в магазин и купил пакет молока и булку чёрного хлеба. В магазине было светло и как-то празднично. Он смотрел на оживленных продавщиц, на покупателей, сноровисто рассовывающих продукты по авоськам, пристально глянул на молодую девушку, которая тоже на него пристально посмотрела и первая отвернулась, — и вышел из магазина. Всё он делал как обычно, но чувствовал, что уже не принадлежит этому миру. Словно из-за стекла он рассматривал людей, как будто прилетел с другой планеты. Не было в душе ни горечи, ни радости. Полное равнодушие. С таким настроением идут на смерть, но с таким же настроением живут — словно исполняют тяжкую работу, неизвестно кем и для какой цели придуманную.
Придя домой, он залпом выпил молоко. После этого облачился в кимоно и, сев на пол, приступил к дыхательной гимнастике. Полчаса дыхания по особой системе, пришедшей к нам из древней Индии, помогали обрести спокойствие, проясняли ум и насыщали тело таинственной энергией. Каждый день, где бы ни находился, Андрей выполнял эту гимнастику. Во время медитации он вспоминал всё, что случилось за день, думал о дне предстоящем. Всё казалось ясным, легко осуществимым. Да таковым оно и было на самом деле.
Закончив медитацию, Андрей принял горячий душ и лёг на матрас, брошенный прямо на пол. Будильника он не держал, поскольку всегда просыпался в одно и то же время. Едва голова коснулась подушки, как мысли спутались, свинцовая тяжесть навалилась на грудь, и он уснул. Так спят дети и старики, а еще — люди со спокойной совестью.
Но ему не суждено было проснуться, как обычно, в семь утра. За полночь уже раздался громкий стук в дверь. Стучали настойчиво и без перерыва. Андрей подошел к двери.
— Кто там?
— Открывайте, полиция!
— Вы ошиблись, — сказал Андрей. — Я не вызывал.
— Нам нужен Глотов Андрей Викторович, — раздалось из-за двери.
Андрей помедлил секунду, затем открыл.
— Я Глотов. Что вам надо?
На площадке стояли пять или шесть человек в форме. Все молодые, рядовой состав. Лица серьезные и что-то уж чересчур напряженные.
— Одевайтесь, поедете с нами, — сказал один.
— Куда?
— В райотдел. У нас приказ доставить вас, — проговорил тот, что был за старшего.
Глотова в полиции хорошо знали. Неловкость испытывали все присутствующие.
— А в чём все-таки дело? — спросил Андрей, заранее зная, что ответа не получит.
— Нам ничего не известно, Андрей Викторович. Вы нас, конечно, извините, но мы действительно ничего не знаем. Нам сказали — мы приехали. Возможно, какие-то сведения по вашему делу хотят сообщить…
Полицейский лгал и понимал, что ложь его всем очевидна. Чтобы сообщить сведения, не посылают среди ночи группу захвата.
Андрей не стал больше спрашивать. Быстро оделся, замкнул квартиру, в которую ему больше не суждено было вернуться, и пошёл по ступенькам вниз. На улице стояло два УАЗа, оба с «обезьянником». Этого Андрей не ожидал — ясно было, что придется ехать в качестве задержанного. Хорошо еще, что наручники не попытались надеть. Усмехнувшись, он залез в уазик через заднюю дверь и сел на низенькую скамейку. Дверь захлопнулась. Служивые расселись по местам, и машины двинулись в свой скорбный путь.
На окнах, как и положено, были решетки, на стёклах лёд в палец толщиной — ничего нельзя было разглядеть снаружи. Но город был невелик, и Андрей легко угадывал направление движения. Вот выехали на «кольцо», помчались в гору. Потом — плотина ГЭС; скорость была за девяносто — плотину проехали за полторы минуты. Затем поворот налево, хорошо знакомые спуски по улице «Байкальской». Вот уже и «Байкальская» позади, пронеслись улицы «Тимирязева», «Ленина», «Чкалова», и вот уже «Ушаковский мост». «Да мы в тюрьму едем, не иначе! — поразился Андрей. — Неужели меня в СИЗО везут?»
Это было неожиданно, и это обещало серьёзные неприятности. Так и есть — за Ушаковкой свернули направо и через километр остановились. Послышался приглушённый говор, заскрипели железные ворота — машина въехала в тюрьму, построенную ещё в девятнадцатом веке.
Несколько минут Андрей просидел в тишине и неподвижности — пока улаживали какие-то формальности, затем дверца распахнулась.
— Выходи. Руки за спину. Не разговаривать.
Андрей спрыгнул на снег. Заспанный сержант — здоровый, с бычьей шеей — глядел на него с нескрываемой злобой. Этот был из надзирателей. Для него арестант — быдло, грязь. Кто такой Глотов, он не знал.
Андрей не стал спорить. Воевать с официальной властью он не собирался. Наоборот, он всегда помогал поддерживать порядок — тренировал работников правоохранительных органов и частных охранных фирм. Не мог же он теперь калечить своих товарищей.
Заложив руки за спину, он последовал за надзирателем. Сзади пристроился другой надзиратель — посуше и пониже ростом. Они вошли в мрачное каменное здание, в котором во времена оные томились «эсдеки» и «эсэры», ссыльные поляки и прочий ненадёжный элемент; тяжелая дверь захлопнулась у него за спиной.
Впервые в жизни Андрей оказался в тюрьме. Прежде он много слышал об ужасах местного СИЗО, но никак не думал, что придется увидеть их воочию. Пока шли по коридору вдоль грязно-белых стен с облупившейся краской, мимо железных дверей с окнами-бойницами, Андрей пытался сообразить, за что его взяли? За Меченого? Но казалось невероятным, чтобы братва обратилась за помощью к официальным властям. И ведь до чего быстро сгоношились! Он хотел спросить об этом сопровождающих, но удержался. Тысячи людей проходят мимо них каждый день, вряд ли их интересует судьба отдельно взятого человека.
Остановились перед железной дверью. Загремели ключи в замке, дверь со скрипом растворилась.
— Вперёд.
Андрей шагнул через порог.
Было уже два часа ночи. Камера вагончиком, шесть метров на двенадцать, набита под завязку. Жёлтая лампочка освещала двухэтажные нары и лежащих на них людей. К удивлению Андрея, обитатели вовсе не походили на арестантов — на всех была нормальная гражданская одежда, обычные прически и, в общем-то, обыкновенные лица — по крайней мере у тех, кого он успел рассмотреть.
Он сделал шаг и остановился. Проход был занят лежащими телами. На нарах спали по четыре человека — в самых немыслимых позах. Несмотря на зиму, было душно, и ещё отвратительно воняло. Источник этой вони стоял тут же, в углу у входа.
«Что за комедия? — подумал Андрей. — Зачем понадобилось сажать меня в эту вонючую нору?»
— Эй, браток, ложись-ка спать. В ногах правды нет, — сказал кто-то из глубины. Голос был дружелюбный, и Андрей незаметно перевёл дух. Здесь драться не придется — и то хорошо.
Он двинулся между рук, ног и голов — вглубь камеры. Нашёл свободное место в углу и опустился на пол, упершись спиной в бугристую стену. Ноги вытянуть было некуда, и он прижал колени к груди, обхватив их руками, положил голову на предплечья и закрыл глаза. До утра уже ничего не произойдет, а ему следовало отдохнуть. Завтрашний день обещал быть трудным.
Тюрьма просыпается рано — в шесть часов уже захлопали железные двери, загремели шаги в коридоре, заорали надзиратели нарочито грубыми голосами. Начинали шевелиться и обитатели камер. Кому-то по нужде приспичило, кому-то просто не спалось. Андрей через силу открыл глаза. Голова была тяжёлой, ломило суставы. Усилием воли он заставил мысли проясниться и внимательно посмотрел вокруг себя. Обитатели камеры не обращали на него никакого внимания, словно Андрей и раньше тут был, всегда сидел возле стены и стал частью обстановки. Вот один пошёл к параше, за ним другой пристроился. Мелькали заспанные лица, переговаривались вполголоса, глухо. Андрей хотел было встать, но раздумал. Да и зачем? Что бы он стал делать? Но что-то нужно было предпринять. Тюрьма — самое невыгодное для него место. Тут его легче всего достать. А в том, что его будут доставать, сомневаться не приходилось.
Прошёл час. Уже половина обитателей камеры пробудилась. По некоторым репликам Андрей понял — скоро завтрак. И точно: послышался грохот из коридора — по железному полу везли баки с кашей. Арестанты не выказали большого воодушевления, но и не собирались попуститься даровой порцией овсянки.
Но не всё спокойно было в этом мирке. И здесь нашёлся тот, кто хотел жить «по понятиям». Это был коротко стриженный, упитанный крепыш. До пояса голый, в мятых пузырящихся на коленях штанах. На плечах и груди синие наколки. На лице отпечатались безмерная наглость, жестокость и полное отсутствие интеллекта. Этого субъекта здесь побаивались, Андрей это заметил.
— Ты кто? — кривой грязный палец поплыл в воздухе и указал на Андрея. Пустые стеклянные глаза, дегенеративная рожа. — Кто такой, я спрашиваю!
— А ты кто? — спросил Андрей, продолжая сидеть.
— А ну встал, быстро! — последовал окрик. — Пока я тебя в парашу головой не опустил!
Мордатый неожиданно толкнул Андрея ногой в грудь, вернее, попытался толкнуть. Андрей остановил ботинок у самого лица и, не вставая, с силой лягнул парня в колено опорной ноги. Нога могла запросто сломаться, но Андрей на первый раз не стал уродовать этого дебила, удар и без того был болезненным. Мордатый сдавленно вскрикнул и повалился на спину, смачно хряснувшись затылком о каменный пол.
Тут же налетели шестерки (откуда что взялось?). Всем им был преподан урок хорошего плотного боя: пара ударов «зуки», пара ударов согнутым локтем, а одного удачно поймал на колено. Вся камера с изумлением наблюдала эту сцену. Такое они видели только в кино! Хотя было одно существенное отличие: в кино драки длились подолгу, удары сыпались как горох. Здесь же всё началось и кончилось в одну минуту. Каждому досталось по разу, и этого хватило, чтобы успокоиться надолго и всерьёз. Исключение составлял главарь, местный положенец. «Вот и жалей после этого людей», — подумал Андрей, слушая угрозы мордатого. Мордатый обещал замочить Андрея, говорил, что ему не жить на белом свете, не кушать мяса и не пить водки, не любить женщин, и что напротив — любить будут теперь его — Андрея — такие как он — правильные парни, живущие по понятиям. Но Глотов был не из тех, кто прощает оскорбления и угрозы. Мордатый был в его глазах хуже животного. Поэтому, особо не рассусоливая, он шагнул к нему и нанес правой ногой сильный удар в пах. Это было не очень гуманно. Но скольких людей унизило это животное в своей жизни? Способ унижения был слишком очевиден, а угрозы недвусмысленны. Андрей решил сразу это дело прекратить, спасая от этого урода не только себя, но и будущие жертвы.
Через несколько минут мордатого уволокли за руки надзиратели — он был без сознания, голова его беспомощно болталась. Вслед за ним эвакуировали ещё четверых — при этом кто-то сам ковылял, а кого-то пришлось поддерживать под руки. А ещё через час вывели из камеры Андрея. На этот раз его сопровождали сразу четверо. Утренняя бойня произвела впечатление на местное начальство. Надзиратели выстроились ромбом — один впереди, один сзади и двое по бокам. Андрей только усмехался про себя. Неужели они думают, что четыре человека смогут его остановить? Да будь их сорок четыре — ничего бы они не сделали. Правила ближнего боя диктовали свои условия.
Они прошли гулкими коридорами положенный путь, миновали несколько внутренних решёток и, наконец, приблизились к выходу. Потянуло холодом, воздух посвежел, Андрей расправил плечи и глубоко вздохнул. Он понял, что его увозят из этого гиблого места. Вернуться сюда он не рассчитывал.
Снова полицейский бобик, холодная скамейка, забранное решеткой оледеневшее окно. Ехали минут двадцать. Конечный пункт — знаменитый серый дом на улице Литвинова — областное УВД. Снова остановка перед железными воротами, проверка документов и — въезд во внутренний двор. Тут была своя тюрьма — следственная.

— Следователь по особо важным делам — Баранов Юрий Николаевич!
Из-за стола вышел мужчина лет сорока, среднего роста, коренастый, с крупной головой. Глаза навыкате, нос закруглен. Он протянул руку в знак расположения, которую Андрей спокойно пожал. Потом показал на стул возле стола.
— Садитесь, Андрей Викторович.
Андрей сел, следователь обошел стол и занял место с другой стороны. Они остались одни в кабинете. Это было весьма символично — следователь ему доверял.
— Много слышал про вас хорошего, Андрей Викторович, давно мечтал познакомиться, но не думал, что в такой обстановке придётся, — проговорил внушительно. Заметно было, что это очень серьезный, уравновешенный человек, не разменивающийся на пустяки.
— Ничего, — сказал Андрей. — Всё нормально. Я вас слушаю.
Следователь положил на стол узловатые кулаки, каждый величиной с блюдце. «Сила есть, — машинально отметил Глотов, — в ближнем бою должен быть неплох».
— Такое дело, Андрей Викторович, — усиленно величал следователь подследственного, — заявление на вас поступило. Выдвигаются серьёзные обвинения.
— В чём меня обвиняют?
— Вы человека покалечили. Тяжкие телесные. Проникновение на частную территорию. Мордобой, увечья, огнестрел…
— Вы Меченого имеете в виду?
— Волкова Николая Сергеевича, директора компании «СибТранс», уважаемого в городе человека.
— И что с ним? — спросил Андрей.
— Ничего хорошего. Сломана челюсть в нескольких местах, восемь зубов ему удалили, шины наложили. Сотрясение мозга, психическая травма. Может на всю жизнь остаться инвалидом.
Андрей отвёл взгляд.
— Он моего ученика убил, Колю Гинкулова.
— У вас есть доказательства?
— Я знаю это.
— Знать мало. Вы можете ошибаться.
— Колю убили его люди. Метили в меня, да промахнулись.
— А-а, всё-таки не он, а его люди! — неожиданно обрадовался следователь.
Андрей строго посмотрел на него.
— Вы разве не понимаете, что это одно и то же? И даже ещё хуже! Он чужими руками устраняет неугодных, сам при этом остаётся чистеньким. Ведь так он может дойти неизвестно до чего. Его нужно остановить!
Следователь с полным вниманием выслушал эту тираду. Сцепил руки на столе перед собой и кивнул головой.
— Допустим, что я полностью с вами согласен. Но я ещё раз повторяю свой вопрос: как быть с доказательствами? У нас ведь правовое государство. Мы не можем чинить самосуд.
Андрей отмахнулся.
— Мне достаточно того, что я знаю сам. А остальным до этого нет никакого дела.
— Ошибаетесь! — вдруг воодушевился следователь. — Остальным до этого тоже есть дело! От потерпевшего поступило заявление в прокуратуру, а дальше всё происходит по известной схеме. Не мне вам объяснять. — Следователь вдруг переменился в лице. — Хотите кофе?
— Чай, если можно, — ответил Андрей.
В углу была раковина, кран с холодной водой. Следователь наполнил чайник «Тефаль», водрузил его на подставку, надавил большим пальцем на синюю выпуклую кнопку. Чайник сразу зашумел, совсем по-домашнему. Вообще, весь разговор вовсе не походил на допрос, каковым он, вероятно, и являлся.
— Так что же мы будем делать, Андрей Викторович? — спросил следователь. Всем видом он выказывал симпатию подследственному, в то же время подчеркивая свою подневольность.
— Не знаю, — пожал плечами Андрей. — Что хотите, то и делайте.
— Отпустить я вас не могу. Мотать вам срок — не хочу. — Он наклонился к столу, заговорил пониженным голосом: — Если бы вы знали, как мне надоела вся эта мразь. Эти меченые, краплёные, белые, черные, конопатые… Я бы их всех давил, но…
— Что?
— Не могу.
— Отчего же?
— Положение не позволяет.
— Кто же тогда будет их давить? — воскликнул Андрей. — Кто, если не вы, не полиция? Или вы ждёте, когда они передавят нас?
— Мы должны соблюдать законы.
— Опять законы, — поморщился Андрей. — А они как, по законам убивают и грабят?
— Нет, не по законам, — с сожалением проговорил следователь.
— То-то и оно.
Чайник уже кипел. Следователь бросил в два стакана по пакетику с чаем, сыпанул сахару с избытком. Через минуту Андрей отхлебывал обжигающий чай из граненого стакана и закусывал мятным печеньем. Он не постеснялся угоститься от следователя, поскольку всё еще считал, что они находятся по одну сторону баррикад.
Они выпили в молчании по стакану, налили по второму. Следователь никуда не торопился и не лез с вопросами. «Хороший мужик, — подумал Глотов, — деликатный, не жлоб, не дурак».
— А вы давно в полиции? — спросил он.
— Пятнадцать лет. После университета как распределился, так до сих пор служу.
— Так вы университет заканчивали? — вскинул брови Андрей.
— Точно! Так же как и вы! — ответил лукаво следователь. — Только вы математический факультет заканчивали, а я прикладную физику.
— Надо же, — присвистнул Андрей. — Тесен мир.
— Не то слово, — подхватил следователь. — Яблоку некуда упасть.
— Это в каком смысле?
— В ньютоновском, — многозначительно молвил следователь.
— Которому по башке прилетело?
— Точно. Ему!
Разговор приобретал игривый характер, никак нельзя было догадаться, что беседуют следователь и преступник, которому светит убойная сто одиннадцатая статья. Андрей отметил про себя это обстоятельство, но разговор решил не прерывать. Следователь гнул какую-то свою линию, а Андрею, по большому счету, было все равно.
— Ещё чаю? — спросил следователь.
— Давайте, отчего не выпить. В изоляторе такой не предлагают.
Следователь пошёл в угол возиться с чайником. Андрей глянул на часы, висевшие на стене. Половина первого была, к обеду дело шло. Ему как-то скучно вдруг стало. Что за пустая болтовня? К чему это всё?
— Так о чём мы говорили? — спросил следователь, поставив перед Андреем дымящийся стакан.
— О яблоке, — сказал Андрей.
Следователь улыбнулся.
— Всем бы так прилетало! Р-р-раз — и мировое открытие. Как думаете?
— Всем не надо, — серьезно ответил Андрей. — Дело ведь не в яблоке, а в голове.
— Это точно!
— Одному гениальная идея после этого придет, а другой возьмет топор и весь сад вырубит.
— Как у Чехова?
— Вроде этого.
— С умным человеком поговорить приятно, — вдруг выдал следователь.
Андрей поморщился. Комплимент был слишком банален и неуместен. К тому же, напрашивались странные аналогии — что-то такое говорил Смердяков Ивану Карамазову перед тем, как убить своего нерадивого отца.
— Я не умный, — произнёс Андрей, нахмурившись. — Так, читаю на досуге разные книжки.
— А Ньютон, по-вашему, умный был?
«Дался тебе этот Ньютон», — подумал Андрей.
— Ньютон, скорее всего, был умный. Хотя я лично с ним не знаком. Как-то не пришлось.
Следователь с грустным видом отхлебнул из стакана.
«Черт его знает, что у него на уме?» — снова подумал Андрей.
— Так вы меня отпускать не собираетесь? — неожиданно спросил он.
Следователь задумался.
— Отпустить я вас не могу, не имею права, вы должны это понять. Но и сажать не хочу.
— И что вы мне предлагаете?
— Я предлагаю вам побег.
— Вы — мне? — удивился Андрей.
— А что, у вас есть что-нибудь получше?
Андрей задумался.
— И как это будет выглядеть?
— Очень просто, — сказал следователь. — Отвезем вас на следственный эксперимент сегодня вечером, а ночью вы уйдете. Вы хорошо знаете Ново-Ленино?
— Неплохо. Жил там одно время.
— Там изолятор есть на улице Баумана. Оттуда вы и уйдете сегодня ночью. А мы пока подумаем, как вам быть дальше. Второй раз попадаться нельзя. Упрячут далеко и надолго. Из камеры вы не выйдете. И карате не поможет. Прирежут во сне — и все дела.
Андрей поджал губы.
— Я не боюсь.
— Дело не в боязни. Вас прихлопнут, как таракана. Там ведь даже огнестрельное оружие есть.
— Неужели?
— Точно. Умудряются проносить. Им охрана помогает. Адвокаты вносят посильную лепту. Однажды женщина следачка своему подследственному револьвер передала, он потом из этого револьвера троих убил. Никому верить нельзя. За деньги мать родную готовы продать.
— Не все, — заметил Андрей.
— Всех и не надо, достаточно одного, — отозвался следователь. — А один всегда найдется.
Помолчали. Следователь внимательно посмотрел на Глотова.
— Так вы согласны?
— С чем?
— Перейти на нелегальное положение? Мы не отдадим вас этой сволочи, — прибавил с чувством.
— Согласен, — ответил Андрей. — У меня ведь нет выбора?
— Выбора действительно нет. Схема предельно проста. Ночью вы уходите из изолятора и исчезаете из города. Это непременно. Мы даём вам три дня, то есть не объявляем в розыск. За это время вы должны уехать как можно дальше. Документами пользоваться нельзя. Я не спрашиваю, куда вы поедете, это ваше дело. Одно могу сказать: полагайтесь на самого себя. Верить нельзя никому.
— Даже вам?
— Мне можно.
— Я имею в виду правоохранительные органы, — уточнил Андрей.
— В органах работают всякие люди, — проговорил следователь и многозначительно посмотрел на часы. — У нас еще уйма времени. Пойдём в столовую или вас прямо сейчас в Ново-Ленино отвезти?
— Как хотите, — ответил Андрей. — А домой мне нельзя заехать?
— Это исключено, — отрезал следователь и вышел из-за стола. — В общем так, вы тут посидите пять минут, я пойду распоряжусь насчет конвоя, и мы вас переправим в ленинский изолятор. Пробудете там до вечера, а ночью вас выведут на прогулку и вы спокойно уйдёте. Сразу уходите из города. На основных магистралях будет полицейский патруль. Постарайтесь его как-нибудь обойти. Есть у вас надежное место?
— Есть. Дальние родственники в Глубокой живут. В Култуке есть хорошие знакомые, в Иркутске один… В Чите племянница живёт, правда, не виделись давно, лет двадцать.
Следователь задумался.
— Хорошо, — согласился он. — Направление выбрали верное — на восток! В Европе вам делать нечего.
Андрей кивнул. Следователь ещё постоял перед ним, словно хотел еще что-нибудь добавить, но ничего больше не сказал. Повернулся и пошел из кабинета.
Через несколько минут он вернулся, с ним зашел полицейский — молодой парень, долговязый и худой.
— Вот, Коля, проводи товарища в нашу столовую, пообедаете там, а затем вернетесь оба сюда. Ясно задание?
— Ясно, товарищ капитан.
— Вперёд!
Андрей поднялся, всё еще не веря.
— Идите-идите, — говорил следователь, — хорошенько подкрепитесь. Там вас кормить не будут! А я пока подготовлю необходимые бумаги.
Андрей вышел вслед за полицейским. Они спустились на первый этаж, где располагалась столовая, встали в очередь. Народу было немного, человек двадцать, половина в штатском, другая половина — в полицейской форме, с красными полосками на синих брюках. Андрей смотрелся здесь почти как свой. Да он и был свой. Точно в таких очередях он стоял в своём клубе на ул. Дзержинского.
Взяли по тарелке борща, рыбу с макаронами, чай и пирожное — Андрей не увлекался чревоугодием. Пообедали быстро и через двадцать минут снова оказались в кабинете на пятом этаже.
Следователь сосредоточенно печатал на машинке. Видно было, что он ненавидел этот древний агрегат всей душой.
— Посидите пока, — бросил Андрею. — А ты, Коля, до четырёх можешь быть свободен. Занимайся своими делами. И зайди к Фомичу, напомни, чтобы к трём часам машину приготовил.
Полицейский ушел. Андрей сел на стул и стал смотреть в окно. Крыши, укрытые снегом, черные трубы нацелились в мутное небо, деревья уныло раскачивали голые ветви. Он чувствовал в душе непонятную тоску. Вроде бы он делает всё правильно, но что-то было не так. Он ни в чем не раскаивался и, если бы пришлось, повторил бы всё снова, хотя и понимал, что это тупик. Он искал выход — и не находил. Арест, побег, жизнь под чужим именем — вот что его ждало. А эти подонки останутся на своих местах. Так же будут диктовать свои законы, и никто их не стронет с места. Даже он этого не смог сделать. Несколько покалеченных бандитов не в счет. Их место займут другие. На месте отрубленной головы тут же вырастает новая. Что же делать?
Следователь с облегчением откинулся на спинку, вытащил отпечатанный лист и с удовольствием перечитал. Видно было, что он доволен собой. Да и чего беспокоиться? Сыт, обут, одет, дома жена с детишками, квартира тёплая, налаженный быт, неплохая зарплата. Кабинет уютный, да ещё с чайником в придачу. За преступниками он не гоняется, жизнью без нужды не рискует. Неплохой, в общем-то, человек, но в смысле борьбы с криминалом — полный нуль. И все они таковы. Потому и живем в дерьме! — закончил свои размышления Андрей. Следователь уже протягивал ему лист, лучезарно улыбаясь.
— Ух, едва осилил! До чего я не люблю эти бумажки… Прочтите, пожалуйста, и распишитесь.
— Что это? — спросил Андрей, принимая бумагу.
— Как что? Протокол допроса! Должен же я отчитаться за сегодняшний день. Всё должно быть сделано по форме. Иначе мне попадет, да и для вас ничего хорошего не будет. Да вы не бойтесь, тут всё как обычно: где родился и крестился, да как зовут. Мы и так всё про вас знаем. Подписывайте!
Андрей взял ручку и пробежал глазами текст.
Всё было указано верно. Имя и фамилия, родился в Иркутске, дата рождения, прописка, сведения об учебе и работе. Значилось несколько вопросов относительно расследуемого дела. На них Андрей отвечал коротко и ясно: не знаю, не видел, не участвовал.
Он положил бумагу на стол и уверенно расписался.
— Вот и отлично, — сказал следователь, беря бумагу. — Отпечатки пальцев снимать не будем. Это от нас не уйдёт! — подмигнул он.
Андрей не разделял его восторга. Что-то капитан беспричинно развеселился. А поначалу был такой серьезный.
— Документы у вас с собой? — спросил следователь.
— Да. Паспорт, военный билет, водительское удостоверение.
— А деньги, деньги есть?
— Есть.
— Сколько?
— Хватит, — ответил Андрей сухо. Он давно уже понял, что счастье и успех не зависят от денег. Напротив, как только начинаешь думать о сбережениях, рассчитывать да прикидывать, так сразу и конец всякому благополучию. Поэтому он с чистой совестью ответил: — Денег мне хватит.
«Хватило бы сил», — добавил про себя.
Ленинский райотдел располагался в каменном двухэтажном здании, окрашенном в мутно-жёлтый цвет. Как и положено, в нём был свой изолятор. Тесный, конечно же, негостеприимный и недружелюбный, но не вечно же в нем сидеть! В четыре часа пополудни Андрей перешагнул порог тесной камеры, и дверь за ним захлопнулась. Он огляделся. Нары двухэтажные, деревянные; стол и табурет привинчены к полу, ржавая раковина с медным краном в углу. Камера пустовала. Андрей шагнул к нарам и лёг на нижнюю полку. Мысли сразу спутались, всё поплыло перед глазами. Не надо бы спать, подумал он, задрёмывая. Ночь предвиделась трудная. К вечеру обещали мороз за сорок. Но мороза Андрей не боялся. Перед мысленным взором вдруг вспыхнуло яркое видение. Снежная пустыня. Снег лежит мягкими волнами, словно застывшее море. И цвета такие необычные — синие, розовые, изумрудные. Солнце встает где-то далеко — огромное, лучистое, жёлтое. Снег вдруг заискрился мириадами маленьких солнц! Так и тянет броситься навстречу этому искрящемуся свету, этой необъятности и свободе! Но очень трудно сдвинуться с места — ноги вязнут в снегу, нет сил сделать хотя бы шаг. Холод сковывает тело. Руки поднимаются навстречу льющимся потокам, словно желая ухватиться за упругие лучи. Тело наклоняется вперед, с трудом удаётся освободить правую ногу и поставить её впереди себя. Ещё наклон — и новый шаг. Все ближе солнце, всё горячей лучи. Равнина бесконечна, горизонт недостижим, снежные волны убегают вдаль. Андрей всё шагает, шаг за шагом, толкая землю от себя, проворачивая под собой бесконечную снежную равнину…
Он вдруг очнулся и рывком сел на скамье. В камере горел свет, а за окном уже была ночь. На стекле образовалась ледяная корка в палец толщиной, по цементному полу остро тянуло холодком. Андрей задумчиво посмотрел на свои кроссовки, в которых ходил в любую погоду. Лёгкая куртка и спортивная шапочка дополняли наряд коренного сибиряка. Был ещё, правда, свитер — тёплый, шерстяной, но не было перчаток. «Придётся бежать всю дорогу, — решил он. — Главное, лёгкие не застудить».
Одно время Андрей бегал каждый день десятикилометровые кроссы. Случалось, что и в сорокаградусный мороз приходилось бежать — и ничего, никаких последствий. Мороз бодрит. Он как наркотик! Пробежишь утром по морозцу, потом весь день необычайный прилив сил и такая радость, будто с того света вернулся. Правда, было это давненько… Андрей жил тогда в Ново-Ленино, бегал мимо этого самого изолятора. Истоптал всю округу и знал такие тропки, про которые не всякий старожил вспомнит. Это упрощало его задачу. Он уже знал, в какую сторону будет уходить. Сначала до Максимовщины — через поля и перелески, мимо садоводства, мимо огромного кладбища, мимо печально знаменитого села Мамоны, на которое в девяносто шестом рухнул Ту-154 со всеми пассажирами — километров десять будет. И никаких полицейских постов, попутных машин и встречных автобусов. На краю Максимовщины, на высоком берегу Иркута стоял дом, в котором он недавно пировал с другом детства. Как вовремя тогда подвернулся ему Юрий! Он и теперь ему поможет. Главное, застать его дома. И ещё — нужно дойти! Десять, а может, и все пятнадцать километров по рыхлому снегу, в лютый мороз — на это часа два уйдет, не меньше! Потом Андрей уйдет в Шаманку — а это ещё добрых полсотни километров. Ни в Таёжную, ни в Северобайкальск он не пойдёт. Следователю он намеренно соврал о своих намерениях — по какому-то безотчетному чувству.
Андрей подошел к окну и взялся за ледяные прутья арматуры. Подумал, что мог бы раскачать решётку и выдрать из осыпающейся стены. За час управился бы. Но это ни к чему. Ведь его обещали отпустить! Хотя странно это. Вспоминая разговор с Барановым, Андрей чувствовал смутную тревогу. Внутренний голос подсказывал: что-то тут не так. Какая-то ошибка вплелась в рассуждения капитана, но в чём она?
Заскрежетал замок, и дверь распахнулась. На пороге стоял паренёк, лет двадцати, невысокий, с затравленным взглядом, под глазами синие мешки. «Наркоман», — сразу определил Андрей.
— Вперёд пошёл!
Парня сзади толкнули, и он почти вбежал в камеру. Дверь сразу закрылась. Парень испуганно огляделся, но увидев Андрея, спокойно сидевшего на нарах, сразу успокоился. Молча сел на табурет и опустил голову.
— Что, плохо тебе? — спросил Андрей.
Тот даже не повернул головы. Руки его заметно дрожали, голова клонилась всё ниже.
— Тебя как зовут? — спросил Андрей.
— Юра, — сказал тот глухо.
— А за что взяли?
— В квартиру залез.
— И где же?
— Да тут недалеко, на Баумана.
— А сам откуда?
— Из Шелехова.
Андрей удивился.
— И как тебя занесло в такую даль?
Парень не ответил, но всё было и так ясно. Воровать в своем городе стало опасно. Стал ездить с дружками в соседние города и посёлки. Обчистили квартиру и смылись — потом ищи ветра в поле. Задумано неплохо, а исполнено — так себе.
Андрей прошёлся по камере. Парню становилось всё хуже. Дрожь заметно усилилась. Требовалась очередная доза, вместо этого он угодил в изолятор. Теперь долго колоться не будет. И неизвестно ещё, как ломку выдюжит. Может и копыта отбросить — дело нехитрое.
— Давно колешься? — спросил Андрей.
— Пять лет, — ответил парень, неотрывно глядя в пол.
— А тебе сколько?
— Двадцать четыре.
Андрей покачал головой. Впалая грудь, жидкие плечи, сам сутулый, бледный — лет восемнадцать можно дать, не больше. Не останови его сейчас, к тридцати годам в могилу ляжет. Хорошо, что его взяли. Посидит года три, глядишь, снова человеком станет. Хотя человеком — вряд ли, но жить, по крайней мере, будет. Мелькнула мысль взять парня с собой, увести его от тюрьмы и от наркотиков. Но поразмыслив, решил не делать этого.
«Тюрьма для него сейчас — как больница. Да и не пройдёт он по целику десять километров. И одного километра не пройдёт — окочурится посреди поля, ещё и отвечать за него придётся».
Парень дрожал всё сильнее. Обхватил живот руками и сложился пополам. Плечи ходили ходуном.
Андрей подошел к двери и громко постучал кулаком.
— Чего нужно? — крикнули из коридора.
— Тут человеку плохо, — сказал Андрей, — ему врач нужен.
— Дубина ему нужна, а не врач, — последовал ответ. — Вот мы его сейчас полечим!
Андрей наполнил холодной водой кружку и протянул парню:
— Выпей, легче станет.
Парень повернул позеленевшее лицо, как бы с интересом посмотрел на Андрея и отвернулся.
— Не надо. Вырвет.
Андрей лёг на нары, закрыл глаза.
Прошёл еще час. Уже наступила настоящая ночь. Шум на улице стих, здание райотдела опустело — сотрудники сидели дома перед телевизорами, смотрели идиотские сериалы, воспитывали детей, ковыряли вилками в зубах, любили жён… Нормальная жизнь провинциального городка. Сто лет пройдёт — будет то же самое.
Несчастный парень теперь уже лежал на полу, свернувшись калачиком, обхватив голову руками, словно защищаясь от ударов. В такой позе умирали люди со вспоротыми животами. Но у этого живот был целёхонек. Андрей поднялся с нар, хотел подойти к парню, но в этот момент в дверях снова заскрежетал замок.
— Глотов, на выход!
Андрей одёрнул куртку, сунул в карман спортивную шапочку и, глянув на скрюченное тело на полу, шагнул к выходу.
— Вызовите врача, — сказал полицейскому. — Он умереть может.
— Не разговаривать, руки за спину, прямо пошёл!
Они миновали короткий коридор, прошли мимо вахты, на которой никого не было и — прямиком к выходу.
Полицейский отодвинул засов и повернулся к Андрею.
— Ударь меня, только не сильно. А потом иди, — он кивнул на дверь.
— А так просто нельзя уйти?
— Мне нужно алиби. Стукни меня по лицу, чтоб видно было, будто я сопротивлялся.
— Тебе больно будет.
— Ничего, я потерплю.
Андрей поднял руку и медленно опустил.
— Не могу. Так просто не могу ударить.
Полицейский толкнул дверь наружу.
— Ну ладно, топай…
Андрей сделал пару шагов и услышал за спиной звук передергиваемого затвора. Резко повернулся — в руке полицейского был пистолет, он целился ему в грудь и безмятежно улыбался.
— При попытке к бегству, — проговорил он и нажал на курок.
Звук выстрела Андрей услышал уже с земли. Полицейский, недоумевая, смотрел перед собой: только что там стоял человек. Лёжа на спине, Андрей широким махом вынес из-под мента ноги, и тот рухнул всем весом на каменные ступеньки. Перекатившись через спину, Андрей ударил его сверху ребром ладони по шее и тут же вскочил на ноги. Полицейский зашёлся в кашле — удар был не слишком силен, не такой, после которого ломаются хрящи. Андрей втащил его за плечи внутрь, сунул себе в карман пистолет и вышел на улицу, аккуратно затворив дверь. Через несколько минут полицейский придёт в себя и поднимет тревогу, но это уже не страшно. Главное, что они оба остались живы.
Не чувствуя под собой ног, Андрей побежал между призрачно белеющими пятиэтажками к пустырю. Нужно было как можно скорее уйти с центральных улиц. То, что полицейский хотел его застрелить, казалось невероятным, и в то же время Андрей не очень-то удивился. Что-то подобное он ожидал. Но всё это после. Он потом он во всём разберется.
Через минуту он пересек улицу Баумана — пустынную в этот час — и побежал по заснеженной тропинке через огромный пустырь по направлению к объездной дороге. Мороз был нешуточный. Сорок градусов даже для Сибири было многовато. Фонари на столбах были окружены искрящимся нимбом. Ледяной воздух обжигал лёгкие, дышать было трудно, каждый вдох отдавался давящей болью где-то под лопатками. Щёки горели, глаза слезились. Андрей перешёл на быстрый шаг. Ему нельзя теперь болеть. Лечить будет некому.
Он посмотрел на часы — прошло четыре минуты. Полицейский уже пришёл в себя. «Зачем же он стрелял? Да так неловко. А может, не хотел убивать? Нет, хотел. Это видно было по лицу, по ухмылке. Да и стрелял в упор, прямо в грудь. Даже не по ногам целился! Интересно, как бы он потом объяснил тот факт, что пуля попала беглецу в грудь, а не в спину? Пришлось бы уже после делать дополнительные выстрелы в спину, затем втаскивать тело в помещение, изображать следы нападения и борьбы. Не случайно он просил, чтобы Андрей его ударил. Что же, он получил то, что хотел».
Вот и пустырь позади. Андрей миновал обширный больничный комплекс, расположенный на самом краю города, и остановился. Предстояло пересечь объездную дорогу — последний рубеж, за которым начинались загородные садоводства и кооперативные гаражи. По объездной дороге даже в этот поздний час плотным потоком катились машины. Трудно пересечь её незамеченным. Это не Москва, тут нет подземных тоннелей. С другой стороны тракта тянулся многокилометровый деревянный забор — не всякий тут найдёт сквозной проход. Однако Андрей уже наметил дальнейший путь.
Прошло ещё четыре минуты. Полиция уже была на ногах. По центральным улицам микрорайона несутся полосатые «бобики» и с минуты на минуту будут и здесь. Андрей увидел вдруг старика, тот вез на тележке какой-то мешок, с трудом одолевая насыпь, и собирался переезжать через дорогу. Андрей бросился к нему.
— Давайте я вам помогу. А то ведь сшибут, вишь как летят! — сказал он.
— Не говори, — отозвался дед. — Десять лет назад такое тихое место было, никого тут не было! А теперь что сотворили? Построили эту холеру, ни сна людям, ни отдыха.
Андрей взялся за мешок двумя руками.
— Да зачем ты, на тележке-то сподручнее! — спохватился дед.
— Ничего, мне так удобнее! Идите за мной, не отставайте, а то сшибут.
Быстрым шагом они перешли на другую сторону шестиполосного тракта, но Андрей и не думал бросать мешок. Старик едва поспевал за ним. Через пятьдесят метров, когда их было уже не видать, Андрей скинул мешок на снег.
— Куда вам?
Старик, тяжело дыша, остановился рядом.
— Так вот же, — показал на светящиеся окна сторожки. — Дежурю я тут. Вышел на полчаса, решил картошки привезти из дома, а сам боюсь, как бы чего не вышло.
Андрей помог ему докатить тележку до избушки.
— Заходи, погреешься, — предложил дед, — чайку сварганим. У меня хороший чаёк — индийский!
— Да нет, спасибо. Я в гараж за машиной тороплюсь. Тёща приболела, нужно в больницу отвезти.
— А чего «скорую» не вызвал? — удивился дед.
— Разве я могу кому-то доверить такое сокровище? — улыбнулся Андрей.
Дед захохотал в бороду.
— Ну так ты тово, не мешкай. А то помрет твоя тёшша! Будешь потом локти кусать.
Андрей уже шагал вверх по дороге между бетонными плитами, поставленными вместо ограждения. Дальше и в самом деле располагался гаражный кооператив — подозрений у деда возникнуть не могло. А ещё дальше — садоводство, за садоводством — чистое поле. Там уж его точно искать не станут! Ночью, да в такой мороз, только идиот попрётся в эти бескрайние пространства.
Через минуту Андрей прошёл мимо ещё одной сторожки с полосатым шлагбаумом. А ещё через сто метров увидел забор, за которым располагался дачный кооператив. Дружно взлаяли собаки. Это было некстати, но ничего другого не оставалось, как пойти прямо на этот лай. Два барбоса сидели на заиндевевшей цепи и поджимали лапы, то левую, то правую. «И охота им в такой мороз из будки вылезать?» — подумал Андрей. Мороз и в самом деле был нешуточный. Пальцев рук Андрей уже не чувствовал, вместо носа у него была сосулька, а лицо горело и казалось чужим. Свитер пока ещё грел, но ноги отчаянно мёрзли. Валенки теперь были бы в самый раз. Андрей снова побежал, но сразу заболела грудь, лёгкие не успевали прогреть студёный воздух. Какая-то злая сила железным обручем сдавливала тело, не позволяя сделать глубокий вдох.
По обеим сторонам жутко темнели дачные домики. Недолго поколебавшись, Андрей свернул к одному, прошел по заснеженной тропинке на террасу, взошёл по деревянным ступенькам и дернул дверь. Жиденький замочек болтался на двух петлях. Андрей двинул дверь ногой, и та слетела с шарниров, грохнулась внутрь. Электричества, конечно же, не было. Андрей пошарил на вешалке — там висела какая-то одежда. Халат, штормовка, телогрейка… В кармане телогрейки оказались верхонки — почти новые, утепленные. «И то дело!» — подумал Андрей. Телогрейку попробовал натянуть на куртку, но та оказалась мала. Шарф бы не помешал — но откуда в летнем дачном домике шарф?
На кухне нашёл прошлогодние спички и огарок свечи — это тоже не помешает. На ноги бы натянуть что-нибудь потеплее — да ничего не подвернулось в темноте. Андрей вышел на улицу и стал подниматься в гору. Это был затяжной подъём. На самой макушке горы садоводство закончилось. Дальше пошли пустые пространства — спуск по заснеженной дороге, затем новый подъем — так до самой Максимовщины. Можно было взять влево, выйти на Мамоны и далее двигаться по асфальтовому шоссе, это было рискованно, но заметно облегчало задачу. Поколебавшись, Андрей решил рискнуть. Сразу за садоводством повернул влево и побежал вдоль покосившегося забора из чёрных досок. Бежать было тяжело, ноги вязли в рыхлом снегу. Здесь была просёлочная дорога, но зимой по ней никто не ездил, и дорогу замело. До Мамон было километра два, и нужно было терпеть — во что бы то ни стало! В эти минуты решалась его судьба. Если он сумеет выбраться из города — тогда всё будет нормально. А если его возьмут в эту ночь — тогда ничего нормального уже не будет. Тогда всё будет плохо. Тогда вообще уже ничего не будет.
Терпение… — эту науку он превзошёл в совершенстве! Когда тренировался до седьмого пота, когда отжимался на кулаках по двести раз кряду, когда подтягивался на перекладине длинными сериями по двадцать пять подтягиваний с минутным отдыхом, и когда бегал кроссы в таком темпе, что легкоатлеты крутили пальцем у виска…
Но вот и садоводство закончилось. Дорога пошла под уклон и стала забирать вправо длинной пологой дугой. Бежать стало легче, и мороз уже не так донимал. Дыхание сделалось глубже и ровней — тренированный организм сумел приспособиться к нагрузке, сердце тяжко стучало, гнало густеющую кровь по жилам, работая на пределе возможностей. Андрей обостренным чутьём опытного спортсмена понимал, что организм работает на пределе. Главное, теперь не переборщить. Он уже не чувствовал ни боли, ни усталости — и этому было своё объяснение: организм вбрасывал в кровь эндорфины, которые глушили боль, но тем и были опасны. Марафонцы, падающие замертво после забега, запаленные лошади, для которых жизнь закончилась вместе с забегом, — всех их сгубили эти самые гормоны, о которых нормальный человек почти ничего не знает. «Спокойно, — твердил себе Андрей. — Ногу ставим аккуратно, падать в снег необязательно; бежим ровно — всё вниз и вправо — потом мимо кладбища и мимо сопок, потом подъём и спуск, и вот тебе Мамоны! А там уже совсем просто. По асфальтовой дороге он полетит, как на крыльях! Сугробы, вот что самое страшное. Как здорово бежать по ровной чистой дороге! Только бы не было этого проклятого снега…»
Андрей вдруг притормозил. Он почувствовал, что задыхается, и невольно перешёл на шаг. Метров сто он шёл ходко, успокаивая дыхание и наводя ясность в мыслях, а потом снова перешёл на бег. Садоводства было уже не видно. Слева и спереди темнела гора, на той горе стояли в тишине памятники — огромное кладбище тянулось на несколько километров. Спали вечным сном тысячи людей, для которых всё было кончено в этом мире. Все тревоги, вся суета, радости и волнения — всё осталось позади. «Как хорошо! — думал Андрей, глядя на гору помутившимся взором, — лежат себе, отдыхают. Я бы тоже прилег на пару лет. Да уж недолго осталось!» — подумал с неожиданным удовольствием.
Снег, против ожидания, становился всё глубже. Кладбище осталось позади, пора было сворачивать влево — но дороги под толстым снегом было не видно. Идти напрямик — по пояс утонешь. А до села уже близко, не больше километра. Но как пройти этот километр в сыпучем снегу? И останавливаться нельзя. Снег набился в кроссовки и понемногу таял, чтобы тут же превратиться в лёд. Можно запросто остаться без ног. Андрей раздумывал недолго. Как и всегда, в отчаянной ситуации он действовал решительно. Не разбирая пути, резко повернул влево под прямым углом и стал энергично шагать в гору. Иногда принимался бежать, если это можно было назвать бегом, но через несколько судорожных прыжков снова переходил на шаг.
Взобравшись на макушку сопки, увидел с правой стороны темнеющие дома, а слева — объездную дорогу, даже сейчас она не была свободна от машин. Прямо перед ним на десятки километров расстилалась пойма Иркута, вдали угадывалась Кайская гора — это уже был город. Андрей взял чуть правее и ринулся крупными прыжками под уклон. Всё было тихо и спокойно, никто не гнался за ним, и странным мог бы показаться этот бег стороннему наблюдателю. Но Андрей знал, что за внешним спокойствием часто скрывается ураган. Так за ясными чертами иного лица ни за что не угадаешь обуревающие человека страсти.
Проклятая снежная целина наконец закончилась, Андрей почти с наслаждением ступил на твердый асфальт, пробежал несколько шагов и остановился. Он оглянулся и увидел позади цепочку следов, исчезающих в темноте. «Хорошо бы снег пошел, следы бы замело, да и мороз сразу же спадёт»… Он поёжился. Ступней он уже не чувствовал. Попробовал пошевелить пальцами в кроссовках — бесполезно, пальцев у него не было. Он быстро сел на асфальт, стянул с ног кроссовки. Энергично растер пальцы, пока не почувствовал боль в ступнях, затем вытряхнул снег из обеих кроссовок и быстро натянул на ноги и туго затянул шнурки. Кровообращение немного усилилось, пальцы покалывало острыми иглами. Но всё это ненадолго — Андрей это понимал. Он глубоко вздохнул и побежал по дороге под уклон — мимо тёмных бараков, мимо кирпичных коттеджей, что уже успели понастроить местные воротилы, всё дальше и дальше, уходя прочь от города. Он бежал очень быстро, со свистом втягивая в себя ледяной воздух, временами впадая в забытьё. Какие-то виденья носились перед ним, о чём-то думалось, а тела он вовсе не чувствовал, и усталость словно испарилась. Напротив, всё легче становилось, всё свободнее, и странным ему казалось, что мимо проплывают какие-то виды, и он куда-то движется, вовсе не прилагая к этому усилий. Ноги сами несли его, и мысли были не его, это кто-то другой думал за него и смотрел по сторонам. Остатками сознания он понимал, что организм вбрасывает в кровь наркотик, экстремальная ситуация заставляет организм работать на износ. Кажется, всю ночь он бы так бежал и бежал, и никогда бы не кончалась дорога, и вечно был бы молод и силён.
Село осталось далеко позади. По обеим сторонам тянулась заснеженная степь. Уныло и дико было всего в каких-нибудь пяти километрах от города. Казалось, нет ничего и никого в целом мире, а только эта призрачная степь и чёрная дорога, уходящая в бесконечность. Ноги стали тяжелеть, уже не было прежней легкости. Вернулось ощущение холода. «А ну как Юрки не окажется дома? — мелькнула мысль. — К чёрту всё! Лучше не думать. А мороз-то, мороз! И ведь надо было чтобы именно в эту ночь так всё сошлось». Он вспомнил про спички в кармане. Можно было остановиться и развести костёр. Но это уже было ни к чему — за следующим поворотом показалась деревенька с кривыми улочками и приземистыми домиками, утонувшими в сугробах. Чуть дальше на возвышенности стояли рядком кирпичные дома. До них рукой было подать. Андрей влетел на тёмную улицу, взлаяли собаки во дворах, но свет нигде не зажёгся, никто не вышел на крыльцо посмотреть, кто это там шарашится в такую лють. Несколько поворотов, короткий взгорок, и вот он уже почти на месте. Ноги сами собой перешли на шаг. Потянулся высокий кирпичный забор. Андрей миновал три дома и остановился перед знакомой металлической дверью. Здесь он был в прошлый раз — это он хорошо запомнил. На кирпичном столбике прилепился заиндевевший звонок. Андрей поднял руку и надавил на чёрную кнопку.
Прошла минута, вспыхнул свет на веранде, открылась дверь.
— Кого там чёрт принес? — крикнул мужской голос.
Андрей откашлялся.
— Мне Юрий нужен. Дома он?
— А кто спрашивает?
— Друг его, Андрей. Я тут был недавно.
Дверь закрылась. Прошло несколько томительных минут. Андрей с тоской огляделся — идти было некуда. Да и сил уже не оставалось. В этот момент послышалась тяжёлая поступь. Дверь раскрылась: Юрий, в мохнатом длинном тулупе и в тапочках, смотрел на него с изумлением.
— Андрюха, ты, что ли?
— Я. Можно к тебе?
— Конечно. Да ты весь поморозился! — воскликнул, вглядываясь в лицо. — Во даёт! Ты что, от самого города пешком шлёпал, или тебя кто подвёз?
Они уже шли к дому.
— Сейчас расскажу. Отогреюсь только, — с трудом проговорил Андрей. — Я к тебе ненадолго.
— А вот мы сейчас коньячку с тобой выпьем, в самый раз будет! Рыбкой закусим. У меня балычок вчера нарисовался — пальчики оближешь!
От одной мысли о коньяке на душе у Андрея потеплело.
Они вошли в прихожую, в лицо пахнуло тёплым воздухом. Андрей почти без сил опустился на стул, с трудом стянул кроссовки с онемевших ног.
Юрий встал над ним, лицо его сделалось озабоченным.
— В бане бы тебя погреть, да нельзя с мороза, кондрат может хватить! Пойдем лучше наверх, посидишь в тепле, пока кровообращение не восстановится. Ты потри ступни руками-то, а то без копыт останешься. Чем потом будешь врагов топтать?
Андрей не без труда стянул насквозь мокрые носки и стал усиленно растирать ступни. Пальцы сразу закололо, зажгло. Но он уже видел, что ноги спасены. Оставалось спасти лёгкие.
Юрий принёс шерстяные носки.
— На вот, надень. Это мне одна старушка подарила, царство ей небесное.
Через минуту они поднялись наверх, в уже знакомую гостиную. На столе стояли закуски — помощницы даром времени не теряли.
Юрий наполнил фужер до краёв и подал другу:
— Выпей с устатку. Настоящий коньяк, пятизвёздочный. Дерьма не держим.
Андрей взял бокал, чуть помедлил.
— Сколько сейчас времени?
— Половина четвертого. На улице минус сорок четыре. Устраивает?
— Устраивает, — сказал Андрей и сделал большой глоток. В груди прокатилась обжигающая волна, словно раскаленным металлом опалило, и сразу затуманилось в голове, зашумело. Он почувствовал невероятную усталость и опустился в мягкое кресло. В камине жарко пылал огонь, весело потрескивали берёзовые поленья, искры с треском разлетались в разные стороны — и так ему сделалось хорошо и покойно, что не высказать! Он закрыл глаза и с пугающей отчётливостью увидел чёрную дорогу, несущуюся под ним, увидел заснеженные поля и жуткое небо над ними. Озноб пробежал по телу, Андрей потряс головой — и видение растаяло. Он снова сидел в тёплой комнате, в руке его покоился бокал с дорогим армянским коньяком, а в двух метрах жарко пылал камин, выбрасывая красные искры прямо на ковёр.
— Да ты закусывай, не тушуйся! Ешь от пуза! — Юрий подал ему тарелку с мясной нарезкой. — Не стесняйся. Всё равно пропадает. Есть-то некому! В меня уже не лезет.
Андрей почувствовал голод и вспомнил, что в последний раз он ел в ментовской столовой. Казалось, что с той поры минула вечность.
Несколько минут прошло в молчании. Юрий не приставал с вопросами, и Андрей мог спокойно разобраться с закусками. Он уже отогрелся, ноги обрели чувствительность, и можно было решить, что не было этой сумасшедшей ночи, не было жуткого бега по оледеневшей дороге, и не было ареста среди ночи в чужой квартире; что не уезжал он из этого дома несколько дней назад, а они всё сидят с другом детства в уютной комнате, так же горит огонь в камине, те же резные двери отзываются багровыми всполохами и та же ночь за окном. Андрей закрыл глаза и словно бы поплыл, закачался на медленной волне. Приятная тяжесть разливалась по телу, мысли путались, неудержимо клонило в сон. Но спать было нельзя. Андрей вздохнул и выпрямился. Юрий сбоку пристально смотрел на него. Андрей понял, что он ждёт объяснений.
— Меня вчера арестовали, — сказал он. — Взяли на съёмной квартире.
— Про это я уже знаю, — ответил с усмешкой Юрий. — Ты лучше расскажи, как ты сумел уйти. Тебя же на Литвинова увезли. Или они тебя отпустили?
Андрей пожал плечами.
— Я и сам понять не могу. Следователь сказал, что мне дадут уйти из Ленинского изолятора. А там, когда повели на выход, мент вдруг пальнул в меня из макарова.
Глаза у Юрия округлились.
— Чего вдруг?
— А я почём знаю? Но он мне в грудь целился. Убил бы при попытке к бегству, и все дела. Я ведь уже на крыльце стоял.
— Я что-то не врубаюсь, — отозвался Юрий. — Они что там, совсем уже офигели? Зачем им тебя убивать?
— Я тоже ничего не понимаю. Видно, кто-то очень хочет моей смерти.
Юрий задумался.
— Меченого в городе нет, я точно знаю.
— А где он?
— В Питер на самолёте отправили. У него там связи какие-то, в больничку его устроят, лепилы местные подлечат как следует. Ловко ты его отделал! Его никто так не охаживал. Надолго запомнит.
— Пусть скажет спасибо, что я его не пришиб. И если тебе это интересно, меня взяли по его наводке.
— Ты уверен? — встрепенулся Юрий.
— Мне следак сам сказал.
— Вот сука! — вырвалось у Юрия. — Я давно подозревал, что у него свои люди в ментовке. Он им прилично отстегивает, а они его прикрывают. Если тебя сегодня пытались убить — это его рук дело. Точно говорю.
— Да меня кто угодно мог заказать, — возразил Андрей.
— Да ты сам подумай, кому это нужно? — воскликнул Юрий. — Ведь это же не рядового гражданина прикончить. Тут миллионами пахнет!
Андрей махнул рукой и отвернулся.
Юрий всё не мог успокоиться.
— Вот и делай после этого людям добро! Вот я никому добра не делаю, а наоборот, столько народу обидел, что самому страшно иногда делается. И ничего — никто на меня не покушается. Потому что боятся.
Андрей промолчал. Он думал о своём.
— В общем, так, — сказал, поднимаясь. — Мне надо уезжать из города. Поможешь?
— Какой разговор? Утром увезу тебя, куда скажешь.
— Нет, я сам уеду. Прямо сейчас. Дай мне машину, какую не жалко. Не хочу никого в это дело впутывать. И тебе меньше головной боли.
Юрий тяжело вздохнул.
— Куда ты поедешь в таком виде? Тебя на первом же посту остановят.
— Не остановят. Есть у меня один план. Извини, сказать не могу.
— Да я и не спрашиваю, не любопытный, — согласился Юрий. — А машину я тебе дам. Стоит у меня в гараже драндулет, конфисковал у одного деятеля. «Ниссан-марч» называется. Ты еще такого чуда не видел. Литровый двигатель, турбинка есть — маленькая такая, но очень шустрая. Летает — только шум стоит! Ты смотри, поосторожнее с ней. В баке двадцать литров. Коробка — автомат, правый руль. Расход пять литров на сотню. Пойдет?
— Мне всё пойдет, хоть бы и «запорожец».
— Ну и лады! Давай выпьем ещё по одной. Не чаял я тебя увидеть. Но рад, честное слово! И вот ещё что. — Он поставил бокал и полез во внутренний карман, вытащил пачку зеленых банкнот. Бросил широким жестом на стол.
— Десять штук! И не вздумай отказываться. Если не возьмешь, кровно обидишь. Мне это ничего не стоит, а тебе пригодится. — Посмотрел на Андрея с сомнением. — Берёшь?
— Беру! — Андрей неторопливо взял пачку. Банкноты были новые, похрустывали в руках. Повертел в пальцах и сунул в карман брюк.
— Вот и славно! Выпьем на дорожку! — Юрий наполнил бокалы. — За удачу!
Андрей взял бокал за длинную ножку и радостно воскликнул:
— No Pasaran!
Юрий едва не поперхнулся.
— Я тебе всё верну, — пробубнил Андрей, закусывая.
— Чего вернёшь? — спросил Юрий, откашливаясь.
— Доллары, баксы, зелень.
— Вот чудак! Они мне не нужны. Я бы тебе десять таких пачек дал, так ты же не возьмешь. Не возьмешь ведь?
— Не возьму.
Юрий хитро улыбнулся.
— А почему, собственно? Я, знаешь ли, всё могу понять, а вот этого никак не пойму: как можно от денег отказываться. Как от водки можно отказаться, от бабы красивой. Ну? Объясни!
Андрей отвёл взгляд.
— Тут, Юра, не всё так просто. Ты читал сказку о рыбаке и рыбке?
— Это про дырявое корыто?
— Про старуху, которой всё мало было.
— Читал в детстве, и что?
— А то, что человеку, сколько ни дай, ему всё мало будет! Чем больше даёшь, тем больше он требует.
— Это точно, — с удовольствием подхватил Юрий. Видно было, что столь учёный разговор ему очень нравится — этакое высокое направление. А то всё одно по одному: разборки, делёжка баксов, стрелки, марафет, бабы…
— Так вот я и решил, давно уже решил, — серьёзно проговорил Андрей и посмотрел другу в глаза, — что не в деньгах счастье. Не нужны человеку деньги! Один вред от них.
Юрий крякнул от удовольствия.
— Вот это молодец! Эт-то ты здорово придумал. Не нужны деньги и точка! Ну их к такой-то матери! — Он вдруг сделал хитрое лицо. — А вот представь: пошёл ты, скажем, в магазин, колбаски там прикупить, водочки взять чинарик — шасть в карман, а там пусто. Дырка в кармане. Или классную тёлку в ресторан удумал затащить. А расплачиваться-то и нечем. Что ты на это скажешь?
— В рестораны я не хожу. А если есть нечего будет, лягу спать голодным. Мне не привыкать.
— А как жена, детишки? Детей кормить надо, одевать, воспитывать!
— У меня нет жены, и детей тоже нет.
— А кабы были, что б ты делал?
Андрей улыбнулся.
— Ты меня понял слишком буквально. Я не про то сказал, что деньги вообще не нужны. Нужны, конечно, как без них. Но я имел в виду другое: что денег не должно быть много. Лишнего мне не нужно. Человек не должен мечтать о деньгах. Не в деньгах счастье.
— А в их количестве! — закончил Юрий и захохотал. Андрей понял, что все его слова напрасны. Да и, в конце концов, Юрий был по-своему прав. Одни живут за счет других — таков закон природы, каждый хапает себе, сколько может! Жуки едят червяков, птицы глотают жуков, звери жрут птиц и друг друга, ну а человек хватает всех подряд, не исключая и себе подобных. Борьба всеобщая и беспощадная без всяких признаков морали. Мораль придумал сам человек — для удобства, для успокоения совести. Мораль есть форма приспособления к окружающему миру! — Андрея поразила эта незатейливая и, в общем-то, не новая мысль.
А Юрий всё хохотал, всё радовался своей шутке.
— Возможно, что ты и прав, — проговорил Андрей серьезно.
— В чем прав? — удивился Юрий.
— Во всём!
— Э-э, не говори ерунды. Ни в чём я не прав. Я живу как свинья. Давлю всех, кто мне мешает, а когда-нибудь меня самого раздавят, и я издохну. Поэтому и тороплюсь урвать у жизни побольше. Откуда я знаю, что со мной завтра будет? Ладно, хватит об этом. Потрепались, и будет! — Он сделался вдруг серьёзным. — А ты молодец. Оставайся всегда таким. Я часто о тебе вспоминаю, что вот есть же такой человек, который может бить и убивать, может жить припеваючи — но не живет. Не бьет и не убивает. А почему? Да просто потому, что он — человек! А я — свинья. Выпьем, Андрюха, за тебя!
Андрей сидел, опустив голову.
— Что, спать хочешь? А ну-ка, — он свистнул, хлопнул в ладоши, и в комнату вошла уже знакомая Андрею девица в короткой юбке. — Спальня готова для гостя?
— Готова.
— Молодец ты у меня. Ну всё, ступай.
Девица вышла.
Андрей не без труда поднялся. Пол покачивался у него под ногами, тело казалось чужим.
— Ладно, посплю часика три, — сказал тяжелеющим языком. — Только скажи им, пусть меня разбудят, обязательно, слышишь?
— Хорошо-хорошо. Ровно через три часа. Сейчас четыре, значит, в семь часов тебя поднимем. Ещё темно будет, теперь поздно светает.
Юрий взял его за локоть, и они вдвоём вышли в коридор. Покачиваясь, двинулись вдоль плавно закругляющейся стены. Через несколько метров остановились перед дверью.
— Вот твои апартаменты, отдыхай!
Пожали друг другу руки, и Андрей вошёл в спальню. Мигом разделся и повалился в кровать. Необыкновенное блаженство охватило его. Глаза закрылись, и его сразу понесло, словно он скользил на крутой высокой волне. Кровать всё норовила вывернуться из-под него, но он крепко за нее держался и, несмотря на сильную качку, за все время ни разу не свалился на пол.

Три часа пролетели незаметно. Кажется, только закрыл глаза и провалился в спасительный сон — и уже надо подниматься.
Андрея тормошили за плечо.
— Просыпайтесь, ну же, вставайте, вы меня слышите?
Андрей с трудом разъял отяжелевшие веки и увидел склонившуюся над ним девушку. Она озабоченно заглядывала ему в глаза и часто моргала длинными изогнутыми ресницами.
— Юрий Анатольевич велел разбудить вас ровно в семь. Я всю ночь из-за вас не спала!
Андрей оторвал голову от подушки:
— Да-да, спасибо, я уже встаю…
Девушка вышла из комнаты с недовольным видом. Андрей сел на кровати, потряс головой. В общем-то, он чувствовал себя довольно сносно, вот только голова болела.
Он бросил взгляд на замёрзшее окно, за которым была ночная тьма и лютый мороз.
Мороз — не мороз, а следовало поскорее убираться из этого дома. Если только хотя бы один человек видел, как Андрей бежал ночью по пустынной дороге, этот один обязательно расскажет ещё одному, а тот — другому. Информация потянется по цепочке дальше, обрастая фантастическими подробностями и обращаясь в легенду. Слухи — они как вирусы, проникают везде, и делают это с поразительной скоростью. Но Андрей обманет преследователей. Он уже наметил тайное укрывище. Его там ни за что не будут искать. А между тем это совсем недалеко от города, до этого места можно добраться на машине всего за два часа. Уж там-то он выспится! Там будут и жаркая баня с парком, и обжигающий чай с малиновым вареньем, и неторопливый разговор с хозяином — добрым стариком, которого Андрей знал уже много лет.
Мысль о бане и о крепком сладком чае заметно приободрила Андрея. Он решительно поднялся, прошёлся по ковру, сделал несколько энергичных взмахов руками, покрутил головой и отвесил несколько глубоких поклонов на обе стороны. Упал на мягкий ковёр и стал отжиматься. Первый десяток раз — на кулаках, второй — на четырех пальцах, третий — на трех, и так далее, пока не пришлось стоять всего на двух пальцах — указательных пальцах обеих рук. Тут уже требовалась специальная тренировка, та самая, что позволяет ломать ударом «нуките» пятисантиметровую доску.
Разминка была короткой, но предельно интенсивной. Как и всегда.
Через десять минут Андрей окончательно пришёл в себя.
Юрий поджидал его внизу.
— Может, останешься? — поинтересовался на всякий случай. — Тебя здесь ни одна собака не тронет.
— Не могу. Сам должен понимать. Мне рисковать нельзя. Да и тебя не хочу подводить.
— Ну… дело твоё. Пошли.
В гараж они попали через крытый переход между строениями — очень удобно и в духе старинных сибирских подворий, — не надо выходить на улицу.
В боксе стояли две машины — здоровенный джип с никелированными дугами, какие любят американцы среднего достатка, и малюсенькая машинёшка неопределённо чёрного цвета, чуть побольше «запорожца», но покороче нашей «восьмерки».
— Вот твой лимузин! — показал Юрий, остановившись возле капота. — Ты не смотри, что она такая невзрачная. Летает как бешеная! Главное, сильно не газуй, а то улетишь в кювет. У неё расход топлива до десяти литров на сотню доходит, это при литровом движке! — Он со значением посмотрел на друга. Но Андрею это было все равно.
— Где ключ? — спросил он, думая о своём.
— В бардачке должен быть. У тебя права с собой?
Андрей утвердительно кивнул. Обошёл машину и открыл правую дверь. Маловата, конечно, даже для человека средней комплекции. Но выбирать не приходилось.
— Печка у нее не греет ни черта, — сказал Юрий с таким видом, словно уличил машину в измене. — Ты заведи её пока, пусть погреется минут десять, а то нарежешь дуба. Будешь меня материть, что подсунул тебе такое дерьмо.
Андрей нашарил ключ и вставил в замок зажигания и провернул на пол-оборота. Двигатель натужно заработал, резко набрал обороты до двух тысяч. Удушливый синий газ, с брызгами вырывавшийся из выхлопной трубы, стал быстро заполнять помещение.
— Электронный впрыск, автоматическая регулировка подачи топлива, — деловито объяснял Юрий. — В целом хорошая машина, если б топлива поменьше жрала, цены б ей не было.
Через пять минут внутри салона сделалось жарко. Андрей захлопнул дверцу, поправил зеркало заднего вида, попробовал руль; Юрий тем временем пошёл открывать железные ворота.
Когда тяжёлые створки раскрылись, Андрей мягко нажал ногой на педаль тормоза и перевел рукоятку переключения скоростей в положение «D». Машина дёрнулась на месте, а потом как бы с надсадой стронулась с места и покатилась вперёд. С трудом перевалила через железный порог и выехала наружу, в ледяную мглу.
На улице по-прежнему стояла ночь, небо было усеяно звёздами, особенно яркими в предутренние часы.
Андрей остановился, вышел из машины и подошёл к другу.
— Спасибо тебе! Ты меня спас, ей-богу.
— Да ладно тебе, — отмахнулся Юрий. — Езжай, пока не рассвело. А если уж сильно прижмёт, возвращайся. Я тебе всегда помогу. Дружба, Андрюха, святое дело! Я помню друзей детства!
Андрей сдержанно улыбнулся.
— Я тоже буду помнить.
В иные моменты слова бывают не нужны. Оба понимали это.

Андрей залез в машину и захлопнул дверь. «Nissan-march» выкатился на оледеневшую дорогу и поехал по скрипучему снегу вдоль кирпичных коттеджей, тянувшихся с правой стороны. Слева смутно маячил обрыв, за которым открывалась бескрайняя снежная равнина. Андрей знал, что внизу, под обрывом, укрылся под толстым слоем льда и снега полноводный Иркут. Чуть дальше, в полукилометре, смутно угадывался железнодорожный мост. К нему и направлялся Андрей, задумавший нечто необычное: заехать с разгону на рельсы и переехать по шпалам на тот берег. Другого способа форсировать реку не было. Возвращаться в город и делать тридцатикилометровый крюк не хотелось, да и опасно было. Зато здесь никто его искать не будет. Сам по себе переезд не представлял проблемы, проблема заключалась в том, чтобы затащить машину на рельсы! Поезда здесь ходили редко, это был так называемый третий путь знаменитого Транссиба. Андрей сам строил этот путь четверть века назад, работая в студенческом строительном отряде, потому и знал о нём больше, чем положено знать обычному человеку. Эта ветка уходила с основной линии в районе станции «Шелехово» и снова соединялась с Траннсибом возле «Сортировочной» — всего-то и было километров двадцать. Смысла этой петли Андрей никогда не мог понять. Но сама ветка ему нравилась, было в ней нечто загадочное, романтичное, не укладывающееся в шаблоны развитого социализма. Бывая в этих местах, он любил смотреть на поезд, медленно выплывающий из пустых пространства. Такое чувство было, что поезд вынырнул из вневременья, и везёт он что-то такое, чему нет названия, хотя Андрей прекрасно знал, что везут эти поезда всё то, что и другие — брёвна, уголь, сырую нефть.
Мост был недлинный, метров триста. По нему изредка ходили пешком, а вот автомобильный переезд сделать не догадались. Оно и к лучшему — местным жителям спокойнее. Станции здесь не было, пассажирские поезда и электрички тут не водились. Андрей аккуратно съехал с возвышенности и поехал вдоль железнодорожного полотна, высматривая удобное место. Через пару минут притормозил. Насыпь вплотную приблизилась к дороге; если хорошо разогнаться, можно было попробовать выскочить на шпалы. Посадка у машины была достаточно высокая. Главное — не застрять в снегу. Андрей вышел из машины, присел возле переднего колеса и стал разглядывать протектор. Резина была так себе, всесезонная, не шипованная — «Good year», уже порядком стёртая. Андрей подумал секунду, а потом вернулся в салон. Приходилось рисковать — да и что оставалось делать?
Он отъехал метров на пятьдесят и аккуратно развернулся на узкой дороге. По-прежнему ни единой души не было вокруг, всё было тёмно, ни огонька, ни звука.
Мотор взревел, колеса бешено завращались на месте, машина дрогнула и стала набирать ход. На скорости в сорок километров Андрей вывернул руль вправо и, жёстко ударившись передними колёсами о насыпь, вздымая тучи снежной пыли, вылетел на самый верх. Правое колесо стукнулось о крайний рельс, машину бросило вверх и накренило; тут же последовал новый удар — правое колесо перемахнуло второй рельс. Ошибиться было нельзя, и Андрей не ошибся. Сразу после второго удара он резко вывернул руль влево, захватывая колею передними колёсами, и тут же почувствовал два удара по днищу — правое заднее колесо последовательно перепрыгнуло оба рельса; машина уже мчалась по шпалам, подпрыгивая и трясясь как в лихорадке. Временами слышался скрежет днища о головку рельса, но не это беспокоило Андрея. Нужно было успеть проскочить мост. Составы ходили в обоих направлениях, и заранее нельзя было угадать, когда стотонная махина выскочит навстречу.
Машина влетела на мост, тряска заметно усилилась. Замелькали перекрещенные пролёты моста, летало вверх-вниз гулкое эхо, а внизу покойно лежал в своем ложе Иркут, укрытый толстым снежным одеялом, ни души не было вокруг на много километров.
Ещё несколько томительных секунд — и мост уже позади! Но радоваться было рано. Свернуть было некуда — по обеим сторонам лежала снежная целина, по которой не всякий трактор проедет. Но Андрей знал, что через пару километров должен быть переезд с вечно поднятым деревянным шлагбаумом — до него и надо было тянуть. Вдруг его словно толкнуло в спину, он оглянулся и увидел сзади яркий прожектор локомотива, тот был ещё далеко, но мчался на всех парах. Андрей вдавил педаль газа в пол, машина взревела и затряслась как в лихорадке. На скорости восемьдесят километров её стало кидать влево и вправо — лишь рельсы удерживали автомобиль на насыпи. То левым, то правым колесом он задевал головку рельса, и тогда внизу пронзительно скрежетало, а сзади вылетал длинный веер жёлтых искр.
До переезда оставалось метров сто, но и состав стремительно приближался. Машинист, кажется, еще не заметил препятствие на своём пути, а иначе он посигналил бы. Андрей стал притормаживать — нужно было притормозить, чтобы свернуть в нужном месте. Ошибись он на несколько метров — и машина вылетит на обочину, застрянет в метровом сугробе. Андрей сбросил скорость до двадцати километров, затем до пятнадцати… Состав был уже близко, вдруг раздался оглушительный гудок за спиной. Андрей въехал передними колесами на деревянный помост и стал заворачивать руль вправо. Колеса забуксовали было, но машина прокатилась по инерции несколько метров, и передние колеса зацепились за рассыпанный по снегу гравий. Последнее усилие — и, переваливаясь с боку на бок, автомобиль выехал на грунтовую дорогу. И тут же за спиной загрохотало, заскрежетало — понеслись платформы, груженные лесом. У Андрея холодок по спине побежал, когда он представил, что было бы, замешкайся он на несколько секунд. Машина уже катилась под уклон, двигатель работал ровно, печка разгоняла тёплый воздух по салону. Дорога петляла посреди бескрайнего поля. В темноте не видно было, но Андрей знал: слева тянулись заснеженные горы на сотни километров, справа Иркут лежал под метровым льдом, а над головой жила и ворочалась Вселенная — бесконечная, таинственная, жуткая. Миры летели в пустоте, громады Солнц излучали в черноту пространств потопы света. Для чего всё это? Для кого зажглись во тьме мириады звёзд? Чтобы где-нибудь возникла жизнь, похожая на нашу жизнь? Стоит ли оно того?
Андрей рефлекторно поворачивал руль, следуя плавным изгибам узкой трассы. Когда он думал о том, что у Вселенной нет ни начала, ни конца, что ничего-то мы не знаем об окружающем мире, что копошимся на Земле подобно муравьям, не заглядывая дальше завтрашнего дня, не умея понять самих себя, — он чувствовал странное умиротворение. Давно уже понял скоротечность жизни, суетность всех наших желаний, бесполезность усилий. Но он почему-то бежит из города, желая спрятаться от врагов. В масштабах вечности — как оценить такой поступок? Андрей усмехнулся и покачал головой. Слаб человек!
Показались Баклаши — посёлок на берегу Иркута, заложенный одновременно с Иркутском. Но вот парадокс: Иркутск за триста лет превратился в огромный город, а Баклаши так и остались обычным посёлком, коих рассеяно великое множество по нашей необъятной земле. Левее, в пяти километрах, тянется знаменитый Култукский тракт. Там жизнь, там движение, а тут — неизбывный покой, деревенская идиллия. Знает ли кто-нибудь про эту заброшенную деревню? А ведь в ней родился прославленный полководец, дважды Герой Советского союза генерал Белобородов, защищавший Москву в сорок первом, а в сорок пятом бравший Кёнигсберг! Андрей с горечью подумал о том, что он тоже мог бы быть неплохим командиром, он мог бы отдать жизнь за свою родину, а вместо этого бежит из родного города словно закоренелый преступник…
Село унеслось назад, теперь Андрей ехал вдоль реки по заснеженному просёлку — тут и днём-то редко ездили, а уж ночью… Он снова стал думать о жизни, о её превратностях. Сам себе он казался превратностью! Жить не хочет, но живёт. Презирает суету, однако суетится. Что это? Пресловутая любовь к жизни, воспетая поэтами? Или это неистребимый инстинкт, что не позволяет жизни прекратиться и который поддерживает божественный огонь среди убийственных стихий и козней мира? Возможно, возможно. Лучше не думать об этом. Многие думали до него, однако ничего толком не поняли и не объяснили.
Через несколько километров дорога поворачивала налево с тем, чтобы соединиться с Култукским трактом. Но это уже ничего не значило. Все полицейские кордоны остались позади. Андрей держал путь на Моты, затем пять километров вдоль Иркута и — Шаманка, конечный пункт. Придется пересечь реку по льду, но это уже не опасно, лёд в эту пору прочный, местные всю зиму по нему ездят, кто на лошадях, а кто и на тракторах! Здесь Андрея искать не будут. Ни одна живая душа не знает о том, что в этой бывшей спецкомендатуре живёт его старый знакомый. Правда, они не виделись лет пять, но это ничего не значит — знакомый примет его без лишних вопросов. Машину можно загнать во двор, а самому пожить какое-то время в тёплой избе, на деревенской картошке и соленых огурцах. Соседи, конечно же, его заприметят. Но это ничего. Не болтливые. Да и чего, собственно, бояться? Андрей вдруг рассердился на себя. Подумал о том, что смог бы уйти и из внутренней тюрьмы областного УВД, и из СИЗО ушёл бы, если бы пришлось. Он чувствовал жуткую силу внутри себя. Никогда ещё не проявлял её в полной мере — просто не было повода. Джинн, до поры, сидел в бутылке. Но если джинна выпустить на волю, последствия будут страшными. Всё-таки существует невидимый мир, и существует целый легион духов — духов, которые иные люди умеют подчинить себе. Существует и пресловутая психическая энергия — в этом Андрей также был убеждён. Иначе как бы он мог разбивать голой рукой кирпичи и даже камни? С одной стороны — податливая человеческая плоть, хрупкие кости, а с другой — каменная твердь, от которой отскакивает молоток из легированной стали. Если это не духовная энергия — то что же тогда?
Андрей вдруг очнулся, резко нажал на педаль тормоза. Машина пошла юзом и остановилась у обочины. Андрей потряс головой. Надо же было уснуть за рулём! Он выбрался из машины. Был уже девятый час — на востоке словно бы через силу занимался мутный рассвет. Чернота ночи понемногу рассеивалась, горизонт стал розоветь, зато ещё мороз усилился. Самый лютый холод бывает на рассвете — это всем известно. Андрей прислушался — звуки в стылом воздухе были особо отчетливы — сбоку слышался приглушённый шум, это машины катились по Култукскому тракту, до которого было несколько километров. Тяжёлые грузовики, фургоны, микроавтобусы, легковушки — пронизывали ледяные пространства Сибири. Никакой мороз не может воспрепятствовать человеку делать то, что он хочет. Человек идет вперёд до тех пор, пока сам не остановится, — и это единственная причина всех на свете неудач.
Дальше Андрей ехал без приключений. Дорога была чистая, без наледей — за этим здесь следили. В Шаманку два раза в день ходил рейсовый автобус. Дорога была плотная, ровная, мощные «икарусы» утрамбовали наст не хуже асфальта.
Андрей мчался вдоль Иркута — реки древней и своенравной. Противоположный берег был высокий, скалистый — чем-то напоминал Южный берег Крыма, где однажды Андрей был на спартакиаде. Русло широкое — метров пятьсот. Но выше по течению русло сужалось, соответственно ход воды был стремительнее. Нередко в Иркуте тонули люди. Соседи его знакомого потеряли обоих своих сыновей на реке. Им было уже за двадцать, и оба утонули с интервалом в один год. Мистика какая-то! Возле Шаманки и глубины-то особой не было, а вот поди ж ты!
Машина выехала на берег и остановилась. Село с таким красивым названием привольно раскинулось на противоположном берегу. Уже рассвело, кое-где из труб валил густой белый дым (топили дровами), и таким уютом повеяло от этих домиков, от огородов с покосившимися заплотами, от тайги, что начиналась прямо за заборами, что не мешкая Андрей съехал на лед и по колее, оставленной лесовозами, поехал на другой берег.

Кузьмич уже проснулся и ходил по двору в широченном тулупе военного покроя. Это был бодрый, неунывающий старик, разговорчивый и смешливый. В доме у него всегда был порядок, и гостей он встречал радушно. Андрей в своё время помог ему отремонтировать летнюю кухню, вкопал полтора десятка столбиков под новый заплот и очень много выслушал поучительных речей, чем заслужил полное уважение доброго старика.
Подъезд к дому завалило снегом, и Андрей, оставив машину на дороге, зашёл во двор.
— Кого это там бог принес? Никак Андрюша? Каким ветром тебя занесло в нашу глухомань? — старик всплеснул руками и бросился обнимать нежданного гостя. Одиночество всё больше тяготило его, и он рад был любой живой душе.
— Вот, приехал к вам, Алексей Кузьмич, — проговорил Андрей. — Я ведь вам обещал приехать, помните? У меня там машина на дороге стоит, загнать бы её во двор. Я помню, у вас было славное пихло. Я бы сейчас размялся!
— Какое там, украли пихло, — старик огорчённо махнул рукой. — Я тебе лучше лопату дам. Отличная лопата, никакого сносу ей нет. Сейчас! — и он отправился в кладовку.
Андрей тем временем вынул из ворот длинную оглоблю и не без труда растащил колышущиеся створки, беспрестанно увязавшие в снегу — ровно настолько, чтобы могла протиснуться его малолитражка. Лопатой кидать снег было несподручно, но Андрей за десять минут расчистил изрядную площадь и на глазах изумленного старика уверенно заехал во двор. Не мешкая затворил ворота и всунул обратно в пазы заиндевевшую оглоблю.
— Вот даёт! — с восхищением молвил старик. — Мне бы твою силушку-то, а?
Андрей улыбнулся.
— Пойдём в дом. Замёрз я, чайку бы сейчас!
— Чаю-то, это я запросто! — воскликнул Кузьмич. — Будет тебе чай, будет и варенье. Где ты пропадал столько лет?
Чайник на плитке уже кипел. Старик щедро насыпал в фарфоровый чайник заварки и залил крутым кипятком. Сразу вкусно запало свежим чаем, так что у Андрея закружилась голова. К чаю добавилось солёное сало, печёная картошка, печенье появилось на столе, шоколадные конфеты (хозяин очень любил сладкое), и явилась вдруг бутылка водки. Старик налил в два гранёных стакана грамм по семьдесят и подмигнул гостю.
— Давай-давай, бери. Тебе в самый раз. А вечером баньку истопим. Красотишша! — Поднёс стакан к губам и стал пить мелкими глотками.
Андрей шумно выдохнул и единым духом опрокинул в себя содержимое стакана. В голове его сразу вспыхнул свет, горячая волна прошла по всему телу, потом озноб продрал, его всего передёрнуло, и, наконец, сделалось тепло и хорошо.
— Это из тебя мороз выходит, — важно заметил старик, жуя сало. — Зря ты в такой холод поехал. А если бы машина заглохла посередь дороги, что тогда? Сорок пять градусов у нас сегодня, шутка ли? И не упомню такого мороза. Прямо беда.
Андрей взял кусочек сала с тарелки. Давно он такого не ел — настоящего, деревенского, нежно-розового и очень вкусного.
— Это меня сосед снабжает, — словно угадав его мысли, пояснил старик.
— Как они там?
— Ничего, живут потихоньку. Внуков нянчат.
— Крепкие люди, — заметил Андрей. — Не дай бог никому такого.
Речь шла о соседях Кузьмича, тех самых, у которых оба сына утонули.
— Они всё про тебя спрашивают, — вдруг произнёс Кузьмич изменившимся голосом. — Невестка ихняя никак замуж не может выйти. А славная девчушка. Ей-богу, был бы я помоложе, сам бы женился. Как думаешь?
Андрей улыбнулся.
— Да вы и теперь хоть куда.
— В самом деле? — обрадовался старик. — А я живу и годов своих совсем не ощущаю. То есть понимаю, что лет уже много, а в душе я молодой. Веришь ли?
— Верю!
Кузьмич налил по второй. Выпили за встречу, за былое.
Старик наконец спросил:
— А ты как живешь? Я в газетах про тебя читал несколько раз, по радио о тебе говорили, да пару раз по телевизору показали. Большим человеком ты стал в городе.
— Большим, да не очень, — заметил Андрей. — Вот, пришлось уехать.
— А что так?
— Ученика моего убили, Николая.
— Что ты говоришь! — Кузьмич изменился в лице. — И кто же это посмел?
— Бандиты. Меня тоже хотели прикончить, да не справились. Я там отлупил несколько человек, а потом… потом самому пришлось уехать.
— Ты смотри, что делается! — старик всплеснул руками. — Это что за сволочи на свете живут? Да я бы их гадов… Да мне бы ружжо… Я бы их всех перестрелял! — Старик выпучил глаза и весь затрясся, того гляди, кондрат хватит.
— Не надо никого стрелять, — произнёс Андрей. — Я там разобрался, с кем надо. А теперь уехать хочу, на время. Потом вернусь, когда всё поутихнет.
— Это куда же?
— В Москву.
Старик присвистнул.
— Далековато собрался.
— Только ты, Кузьмич, никому об этом не говори. И соседям тоже. Меня ведь полиция ищет.
— А этим ты чем насолил? — изумился старик.
— Да, в общем-то, ничем. Я поживу у тебя денька три, а потом уеду. Хорошо?
— Да конечно, живи сколько хочешь! И ни в какую Москву тебе ездить не нужно. Куда это ты собрался? Сидел бы тут. Никто тебя не найдет.
— Найдут, — спокойно ответил Андрей. — Тут обязательно найдут.
— Ну гляди. Я тебе ещё тогда говорил: оставайся у меня. Живи! Вот те дом, вот хозяйство, вот девка на выданье, уже и с дитём, рожать не надо. Чего в город попёрся? Жил бы теперь в своём доме, горя бы не знал. Хотя, — осекся он, — у нас тут тоже дела творятся.
— А что такое?
— Да молодежь местная, будь она неладна. Совсем обалдели. Повадились по домам лазить. К Фролихе, слышь ты, залезли. Пытали её, говорят, потом задушили проводом, а дом подожгли. С трудом опознали её после пожара, по зубам, говорят, экспертизу наводили. Во, брат, чё творят! Я б их сволочей из ружжа!
— Поймали их?
— Поймали. А что толку? Другие теперь шастают. Ко мне нонче хотели забраться. Дверь топором изрубили. Видел, дверь у меня новая? Это Степан сделал. Сколько я ему водки выпоил — страшное дело. Оставайся, а? Мы тут быстро порядок наведём.
— Не могу. Дело у меня есть одно. Надо закончить. А потом обязательно приеду.
Они ещё беседовали какое-то время, пили душистый чай с мятными пряниками, пробовали малиновое варенье из запотевшей литровой банки, а потом Кузьмич отправился готовить баню, а Андрей лёг поспать часок. Кровать с панцирной сеткой стояла в дальней комнатке, тихой и тёмной. Так в ней тихо было, что в ушах звенело. Трудно было поверить, что рядом находится большой город. Миллион человек вращается на крохотном участке земли, затерявшемся среди бескрайней тайги. Люди не дают друг другу жить, лишают себя покоя и совсем не знают о том, какой удивительный мир находится рядом с ними. Такая здесь тишина и покой, что невольно цепенеешь. В то же время Андрей понимал: эта тишина и этот покой — не для него. Слишком сильно увяз он в каменных джунглях. Слишком много у него теперь обязательств перед разными людьми. Не для того он столько лет упорно тренировался, чтобы теперь спасовать. Каждому человеку в жизни хотя бы раз даётся возможность совершить нечто особенное, важное, такое, что потребует от него всех сил, всех эмоций, всей души. Для одних это — священная война. Для других — мировая революция. Третьи совершают научные открытия. А есть ещё четвёртые, пятые и шестые. Каждый несёт свой крест, и каждый должен пронести его до конца. Тогда оправдано всё, и сама жизнь человеческая получает объяснение и обретает смысл. Не быть «тварью дрожащей» — вот смысл и оправдание! Всё остальное не имеет значения.
Андрей отошёл от окна и лёг в кровать, укрылся ватным одеялом. Нужно было набраться сил перед новыми испытаниями.
Он проспал ровно шесть часов и, проснувшись, долго не мог сообразить — где находится. Мешались обрывки воспоминаний — следователь Баранов, следственный изолятор, вот его везут в уазике, а вот, ещё раньше, он бьёт выпрямленными пальцами бритоголового в шею. С этого всё началось. Нужно ли было тогда вмешиваться? Или лучше было промолчать? Андрей задумался. Много раз слышал он про то, что нельзя злом истребить зло, что на оскорбление нужно отвечать улыбкой и подставлять обе щеки для удара. Но вся его жизнь, весь опыт, всё, что он знал и видел, — однозначно свидетельствовали: силе можно противопоставить только силу. Улыбаться, когда тебя бьют, — вредно для здоровья. И ни один тиран мира не покинул свой трон по доброй воле. Для каждого из них понадобилось найти подходящую дубину — соразмерно голове. А для кого дубины не нашлось, тот благополучно дожил до старости и умер в почёте и роскоши. А это несправедливо.
Нет, он всё правильно сделал, бритоголовый получил по заслугам. И если бы все остальные поступали точно так же, не было бы сегодняшнего беспредела в России, и прошлого беспредела тоже не было бы.
Старик, зайдя в дом и увидев Андрея на ногах, обрадовался:
— От молодец! Хорошо поспал. А у меня банька готова. Иди парься. Там всё есть — мыло, вихотка, веник, полотенце. Вода в баке холодная, а горячая на печке стоит, ну да ты знаешь. Мойся, воду не жалей! А я уж после тебя, как пар остынет.
Андрей накинул на плечи куртку, спортивную шапочку натянул до бровей и выскочил из дома. На улице чуть потеплело, но все равно было очень холодно. Сгущались сумерки, короткий зимний день заканчивался.
Баня дышала огнём. А когда Андрей плеснул на раскаленные камни ковшик горячей воды, стало совсем хорошо. Пар был мокрый, обжигал уши и глаза, продирал до костей, так что по телу проходила дрожь наслаждения. Берёзовый веник запаривался в эмалированном ведре с кипятком. Андрей стряхнул воду с разбухших листьев на раскалённые булыжники в каменке и принялся изо всей силы хлестать себя по спине и бокам. Из крошечного прямоугольного оконца тянуло по ногам ледком, под низким потолком было угарно, но что за печаль? Этим и хороша русская баня — и угаром, и обжигающим паром, и ледяным полом — всё это образует неповторимый колорит.
Распаренный, красный, с торчащими в разные стороны волосами, час спустя Андрей вошёл в избу. Свежезаваренный чай, брусничное варенье, фруктовые пряники и шоколадные конфеты ждали его на столе. Кузьмич убежал догонять пар, оставив Андрея хозяйничать.
Вдруг раздался громкий стук, дверь распахнулась.
— Хозяева дома?
На пороге обозначилась округлая фигура вся в клубах морозного пара. Присмотревшись, Андрей узнал соседа, Степана. Тот уже снимал шубу, отряхивал от снега валенки.
— А я думаю, чья это машина во дворе стоит. А это вон кто пожаловал! Ну, здравствуй, дорогой!
Андрей подвинул гостю стул, налил густого чаю в эмалированную кружку. «Верно, уж полдеревни знает, что у Кузьмича гость», — подумал с досадой.
— Да вот, заехал попроведать старика, — сказал он. — И в баньке заодно попариться. Радикулит донимает.
— В твои-то годы! — изумился Степан, присаживаясь к столу. — Я до самой пенсии не знал, что это такое. А ты, стало быть… сколько тебе лет?
— Сорок один.
Гость присвистнул.
— А я думал, лет тридцать. — Он глянул сбоку на Андрея и опустил голову. — Моему-то старшему в этом годе как раз тридцать должно было исполниться. А младший, тот на три года помладше был. Теперь оба в сырой земле лежат, друг дружку, стало быть, охраняют. Царство им небесное…
Андрей слышал от Кузьмича жутковатую историю про то, как один за другим утонули два брата в Иркуте, сначала младший, едва вернувшийся из армии, а через год старший утоп — уже семейный, отец двоих детей. В это трудно было поверить, но это было правдой — отец этих самых утонувших парней сидел сейчас перед ним на стуле и задумчиво прихлёбывал чай из широкой кружки.
— Как внуки-то, растут? — спросил Андрей, желая отвлечь старика от тягостных воспоминаний.
Тот встрепенулся.
— Расту-ут!
— А супруга ваша как?
— Ничего, слава богу, живем помаленьку.
— Трактор-то не продали?
— Не-а, бегает ещё. Да и зачем продавать? Работы много, только успевай поворачиваться. Живности полон двор, всех кормить надо. Без трактора никуда.
Андрей хотел было спросить, зачем двум пожилым людям полный двор живности, но не стал. Хотя ответ был известен: Степан и его жена были друг другу под стать: прижимистые, хваткие, гребли под себя всё, что плохо лежит. Свиней держали, и сало было в избытке, но чтоб угостить соседа — этого от них не дождешься. Вот и на этот раз Степан пришел с пустыми руками. Даже горе их не переменило. Верно подмечено: характер человека не изменишь, каким родился, таким и в гроб ляжешь.
— А ты чего чай пьешь? — поинтересовался Степан. — После баньки-то водочки бы выпить, а? Сам бог велел!
— Это у Кузьмича надо спрашивать, — вяло отозвался Андрей. — Он скоро придёт.
Андрей знал, где хозяин дома хранил водку, у него всегда имелось несколько бутылок про запас, но и знал манеру Степана пить на дармовщину. Он за этим и ходил к соседу, чтобы опрокинуть даровую чарку, посидеть в тишине и спокойствии. Дома-то особо не посидишь.
Степан взял с тарелки пряник, повертел перед глазами, понюхал.
— С города привез?
— Местные. Я пустой приехал.
— А что так. Денег нет?
— Торопился очень.
— А, ну-да, это ясно, — закивал старик, будто понял нечто важное.
Они просидели за пустым разговором с четверть часа, пока в избу не вошел Кузьмич. Лицо его было страшным, пот крупными каплями катился по щекам, глаза казались безумными.
— Славно попарился, — прохрипел он, стягивая шапку. — Добрый парок! — Прошёл к столу и, глубоко вздохнув, опустился на табурет. — Ну что, друзья, тяпнем по маленькой?
Степан согласно закивал, Андрей поморщился. Водку он не любил, а хорошего вина тут сроду не водилось. Про коньяк и не слыхивали. Чай с брусникой — лучший напиток после бани. Брусники в окрестных лесах было навалом, только ленивый её не брал.
Но брусникой оба старика интересовались мало. Через минуту на столе оказалась зелёная бутылка сорокаградусной. Соленые помидоры, маринованные грибы, сало где-то нашарили по сусекам…
Андрей медленно поднялся.
— Пройдусь по улице. Воздухом подышу.
— После бани-то? — воскликнул Степан. — Да ты с ума сошёл! Посиди с нами, выпьем с устатку, сейчас в самый раз.
Кузьмич не уговаривал, знал, что это бесполезно.
Андрей натянул хозяйские валенки, накинул тулуп на плечи, шапку на уши натянул и, открыв дверь, шагнул в мороз.
Семь часов вечера, а на дворе ночь глубокая. Звёзды пляшут в ледяной купели, и так тихо, что слышны малейшие шорохи. Скрип шагов разносится на полкилометра. На улице — ни души, будто вымерла деревня. Но в окнах домов горит свет, из труб валит густой белый дым — деревня живёт по своим законам. Уклад почти не переменился за сто лет. Те же огороды, те же заплоты и колодцы, то же подсобное хозяйство. Та же вода и всё та же твёрдая неуступчивая земля и бездонное равнодушное небо над головой. И заботы всё те же — прокормить семью, не замерзнуть зимой, вовремя засадить огород, затем — выкопать картошку, наварить варенья, насолить груздей, выдать дочку замуж… Андрей обвел взглядом улицу и подумал: «И чего не жить здесь, в тиши векового леса, вдали от городской суеты, от пыли и от вечной спешки?» Но тут же вспомнил, что и здесь не всё ладно. Молодые гибнут, спиваются, уезжают в город, бросая стариков — у них свои планы, своё представление о счастье. Воровство, наркомания, хулиганство здесь почти такие же, как в городе. Это всё кажущееся спокойствие, обманчивая тишина. Дома, когда-то крепкие, заметно обветшали, покосились. Попадались и брошенные, с заколоченными ставнями. Заборы везде глухие, высокие, не перепрыгнешь. Собаки у каждого — злые, здоровущие, глотку перегрызут — глазом не успеешь моргнуть. Жители словно боятся друг друга, окапываются, как умеют. Нет, и тут нет покоя! И здесь проблемы. Проблемы эти как под копирку списаны с города. Так и всегда было — деревня повторяла образ жизни мегаполиса. Всё, что заваривалось в столицах, неизбежно просачивалось в глубинку, пронизывало деревенский уклад и становилось частью общей жизни. Не уйти никуда от этих проблем. Не спрятаться. Да и не нужно прятаться. Проблему можно решить, только стоя к ней лицом, не отворачиваясь от неё, не убегая, а наступая на неё, уничтожая самую причину. Таков основополагающий принцип жизни.
Обойдя село кругом и основательно замёрзнув, Андрей вернулся в избу. Гость уже ушел, Кузьмич убирал со стола остатки ужина. Выглядел он весёлым и помолодевшим — как и всегда после бани.
— А я уж искать тебя собрался, — воскликнул он весело. — Думал, замёрз к едреней фене. Как ты любишь по ночам шастать! Нисколько ты не изменился.
Андрей усмехнулся.
— Какая ночь? Восьми ещё нету.
— У нас тут всё просто, — балагурил Кузьмич, — солнце село — ночь настала. Рассвело — день наступил. Во как! Ну что, укладываться будем?
— Я не против, — сказал Андрей и широко зевнул. — Сон — дело хорошее. Полезное для здоровья.
— Это точно!
Кузьмич вытер тряпкой стол и стал готовить постель для гостя.
Однако выспаться этой ночью Андрею не удалось. Уже за полночь в дверь громко постучали. Андрей проснулся как всегда мгновенно и подумал, что так, наверное, приходили ночью арестовывать людей в далеком тридцать седьмом году. От такого стука запросто можно получить разрыв сердца.
Кузьмич включил свет на кухне и открыл дверь. На пороге стоял Степан. Лицо его было озабочено.
— Слухай, сосед, парню твоему тикать надо, — проговорил он, задыхаясь.
Андрей вышел на свет.
— Что случилось?
— Свояк у меня в гостях был, а Нинка возьми да и скажи про тебя, что приехал, мол. Он так сразу и настрополился. Всё про тебя выведал. Вот баба чертова!
— А он кто? — спросил Андрей.
— Так мент же, — удивился Степан, — ясно дело. Они на тебя бумагу какую-то имеют. Он побоялся сразу-то сюда идти, побежал докладывать. Ну а я сразу к вам. Потому не по-людски. Уж пускай он меня казнит потом. А я — не выдам! Потому — соседи мы!
Кузьмич переводил взгляд с одного на другого, силился что-то сказать, но не находил слов.
Андрей молча развернулся и пошёл собирать свои вещи.
— Андрюша, ты куда?
— Уходить мне надо, — сказал Андрей, укладывая сумку. — Иначе всем плохо будет.
— А что случилось-то? Натворил чего?
— Долго объяснять.
— Ну, я пойду, — заторопился Степан, — баба там одна. Боится оставаться, беда с ей. — Толкнул дверь рукой и вышел, напустив в кухню морозного пара.
Андрей уже надевал куртку, поправлял шапочку, торопливо шнуровал кроссовки.
— Да куда ж ты в такой мороз? — суетился Кузьмич. — Оставайся до утра!
— Нельзя мне оставаться. Извини, что так всё вышло.
Андрей взял сумку и пошёл из дома.
На улице всё оцепенело от мороза. Жутко было уходить из тёплой избы в ледяную ночь, в неизвестность.
Первым делом Андрей открыл ворота, попробовал ногой снег — ничего, наст крепкий. Проблема была в другом — как на таком морозе завести двигатель. Он обошел машину и сел за руль. Попробовал фары, тормоз продавил — всё по науке — и повернул ключ зажигания. Маховик тяжко провернулся пару раз и встал. Ясно было, что завести движок на таком морозе не удастся — японская техника вовсе не так хороша, как многие думают. Андрей вылез наружу. Ворота стояли открытыми, за ними маячил призрак свободы, но нельзя было стронуться с места. Не идти же пешком, в самом деле?
— Кузьмич, — окликнул он старика, — а что, в бане вода горячая осталась?
— Ведра три наберется, — ответил тот и покачал с сомнением головой, — вряд ли поможет.
Андрей открыл капот и глянул внутрь. Картина предстала ошеломительная, нельзя было понять устройство двигателя — так плотно всё утрамбовано. Сам двигатель не сразу можно было разглядеть. Андрей с досадой захлопнул крышку. Тут вода не поможет. В этот момент с улицы донесся рёв. Во двор вдруг въехал трактор — что-то вроде «Беларуса», — едва не ткнулся мордой в машину и остановился. Из кабины выпрыгнул Степан.
— Щас мы ее мигом заведем, — радостно заорал он. — Тащи подкуриватель!
Андрей всё понял. Снова открыл капот, зафиксировал крышку. Степан уже тянул провода от работающего трактора. Руки его были без перчаток, он, кажется, вовсе не чувствовал обжигающего мороза.
— Садись за руль, — командовал он. — Как махну рукой, сразу жми на газ!
Андрей устроился в машин, и, дождавшись знака, провернул ключ зажигания. Двигатель начал вращаться, сначала очень тяжело, с надсадным сопротивлением, затем пошёл немного легче, ещё легче и вдруг схватился, заработал, выбрасывая из выхлопной трубы густой белый дым. Андрей чуть поддал газу, включил полный обогрев салона и стал ждать. Степан уже сматывал провода.
Через минуту трактор выехал задом со двора и пропал из вида, будто не было его. Но дело уже сделано — двигатель работал всё увереннее, ровнее. Температура его железного сердца медленно поднималась, разогревалось масло, и словно бы дрожь пробегала по корпусу. Андрей проверил карманы — все документы были при нём. Кузьмич хотел было сунуть ему сумку с продуктами, но Андрей решительно отказался. Перевёл рукоять автоматического сцепления на несколько делений, машина со страшным скрипом стронулась с места. Осторожно, словно поехал по стеклу, Андрей повернул налево и медленно покатил по пустынной улице, мимо спящих домов. До паромной переправы было километра полтора, следовало поскорее миновать этот опасный участок. Но Андрей не спешил, двигатель еще не разогрелся толком, да и дорога не располагала к быстрой езде.
Через несколько минут он съехал на лёд Иркута и, мимо заиндевевшей будки паромщика, поехал на правый берег. Мысли были ясными, отчётливыми. Дальнейшие действия не вызывали вопросов. Выбор был невелик: ехать обратно в Иркутск или в противоположную сторону — в Читу, потом в Улан-Удэ и дальше на восток. По логике, нужно было убираться подальше от города — затеряться в извивах Култукского тракта, уйти в Даурские степи, в Уссурию. Но Андрей решил ехать в Иркутск, точнее, в аэропорт. Как можно скорее улететь из Иркутска — всё равно куда. Главное, вырваться из цепких объятий местного колорита. Хоть в Красноярск, хоть в Екатеринбург, хоть в Сочи. А дальше можно и поездом двинуть, хоть бы и автостопом. Там — Европа. А здесь — Азия. Там — цивилизация, мягкий климат и множество путей во все стороны света. Здесь — убийственный мороз, дикость и всего два направления — на Восток или на Запад. Никакого Юга и Севера здесь нет. Великий Транссиб и один-единственный аэропорт, из которого Андрей должен улететь во что бы то ни стало. Это его единственный шанс.
Выбравшись на противоположный берег, Андрей резко увеличил скорость и понёсся вдоль реки по укатанной дороге. Дорога была прямая, ровная и абсолютно пустая. Слева заснеженная извилистая река, справа мелькают одинаковые одноэтажные домики, отделённые друг от друга огородами. Семь километров он проехал за четыре минуты, вылетел на небольшой взгорок и вот он — Култукский тракт. До Иркутска оставалось сорок километров. Впереди один полицейский пост — у городской черты, но вряд ли его там ждут, да ещё глухой ночью. Его ищут, скорее всего, где-нибудь в Култуке, а то и подальше. Андрей глянул на часы — половина третьего. Если всё будет в порядке, в четыре утра он будет в аэропорту.
Машина летела как на крыльях. Сколько лет он прожил в Иркутске — первый раз ехал ночью по Култукскому тракту. Тут и днём не сильно-то разгонишься — сплошные спуски-подъемы, дорога петляет как заяц, уходящий от погони. Но словно некое чутьё вело его среди ледяного мрака по заснеженной дороге — руки уверенно держат руль, глаза смотрят вперёд, а мысли унеслись куда-то вдаль. То ему кажется, что он бежит по рыхлому снегу, проваливаясь по пояс и с трудом вытаскивая ноги из снежной кутерьмы, то дерётся на татами с двухметровым силачом, то вдруг чувствует на руках тяжесть тела — Колиного тела. Андрей сильно зажмурился и потряс головой. Глубоко вздохнул и стал усиленно смотреть на дорогу. Слева замигали огни Шелехова. Прошелестел виадук над железной дорогой и — Олхинская гора. Взлетел на гору — до Иркутска было уже рукой подать. Главное, миновать пост ДПС. Был самый глухой час, когда голову неудержимо клонит набок, тело тяжелеет, а глаза закрываются сами собой — только стойкий и дисциплинированный сторож не заснет в эту пору. В полиции, Андрей это хорошо знал, с дисциплиной было неважно.
Вот последний изгиб шоссе и двухкилометровый пологий спуск, в конце которого маячила двухэтажная каменная будка с балкончиком на втором этаже. Тут обычно дежурили двое — с дубинками, с автоматами, в касках и бронежилетах. Обычно… Андрей уже видел квадратный домик со светящимися окнами на втором этаже. Рядом на штрафплощадке стояли несколько заваленных снегом машин, и никого из постовых рядом не было. Дурак разве станет морозить сопли в такую стужу. На огромной скорости Андрей пронёсся мимо горящих окон, заметил, как в жёлтом окне возникла голова в фуражке и недоверчиво проводила взглядом промчавшуюся машину (уж не померещилось ли?). Секунда — и тёмный болид скрылся из вида.
Через минуту он уже мчался по городу. Сиюшина гора, Марково, мост через Каю, Бульвар Гагарина — за каким-то чертом Андрей поехал через самый центр, хотя можно было попасть в аэропорт по объездной дороге. Но ему покуда везло — город словно вымер.
Андрей окончательно успокоился, вернулось обычное чувство уверенности. Подъехал к зданию аэропорта, остановившись у входа в главный зал. Словно опаздывая, кинулся внутрь. А там — сонное царство. Первый этаж был пуст, павильоны закрыты, огни погашены. Второй этаж в полутьме — там на широких скамьях спали пассажиры. Объёмные тюки, чемоданы, застывшие в неестественных позах тела, свистящее дыханье, дурные лица. Буфет на втором этаже работает круглосуточно. Андрей прошёл мимо полураскрытой двери, заметив за столиком двух полицейских, лениво потягивающих компот. Тоже ведь служба невесёлая, и делать нечего, и поспать нельзя. Один полицейский повернул голову, но Андрей уже миновал опасный участок. Сбежал по ступенькам на первый этаж и прямиком к кассе.
— Девушка. Алё, девушка! — Постучал костяшками по стеклу.
Показалось помятое лицо.
— Чего вам?
— Билеты есть?
— Куда?
— Ну в Питер, Москву. Мне всё равно. На любой рейс.
Девушка смотрела с неприязнью. Андрей не дал ей досмотреть такой приятный сон. Но отвечать было необходимо. Вспомнив, что она находится на рабочем месте, девушка всё же ответила.
— В шесть местного Владивостокский сядет, три семёрки, Омск, Москва.
Андрей глянул на часы — половина пятого.
— Давайте.
— Чего давать?
— Как чего? Билет на Москву.
— Паспорт, — едва шевеля губами, молвила девушка и повернулась к монитору, пальцы ее забегали по клавиатуре.
Андрей прекрасно знал, что как только фамилия его будет введена в компьютер, на экран выскочит сообщение о розыске, а ещё через минуту здесь будут люди в погонах. Поднимать шум в этом царстве сна Андрей не хотел, поэтому он приблизил лицо к окошечку и сказал проникновенным голосом:
— Понимаете, девушка, у меня нет с собой паспорта. Я его дома забыл. Выпишите билет на Иванова Ивана Сергеевича. Сколько это будет стоить?
Девушка строго посмотрела на него. Сонливость как рукой сняло.
— Я не могу продать билет без паспорта. Понимаете? Всё равно вы регистрацию не пройдете.
— Пройду. Сколько?
— Чего сколько?
— Сколько стоит билет до Москвы?
— Девять пятьсот.
Андрей вытащил из кармана пачку стодолларовых купюр, так, чтобы кассирша могла её видеть.
— Сколько у нас доллар стоит? — спросил он как бы самого себя.
— Семьдесят рублей, — сказала девушка, завороженно глядя на пачку.
Андрей вполне оценил её взгляд, дрогнувший голос. Отсчитал пять стодолларовых купюр и сунул в окошечко.
— Девушка, — сказал он проникновенным голосом, — я вижу, что вы хороший человек. Помогите сесть на борт! — И подвинул ей доллары.
Та машинально взяла, стала пересчитывать.
— Но у меня сдачи нет, — произнесла хрипло. Взгляд стал неуверенным, лицо приняло вопрошающее выражение.
— Сдачи не надо, — твёрдо проговорил Андрей, глядя ей в глаза. Это были красивые глаза, но и было в них нечто отталкивающее. Он уже понял, что за деньги эта особа сделает всё, что угодно.
— Вот тебе ещё пятьсот долларов, итого тысяча, — проговорил Андрей внушительно. — Слушай, помоги улететь! Я никакой не преступник, ты же разбираешься в людях, я вижу по глазам! Не бойся, отвечать за меня не будешь. Да и никто не узнает!
Девушка часто заморгала. Взяла деньги и, подумав пару секунд, сунула за пазуху.
— Подождите, я сейчас.
Задёрнула занавески и вышла из кассы через заднюю дверь.
Андрей посчитал дело решённым. Повезло! Из всех возможных вариантов ему выдался самый надежный, самый спокойный. Обычный подкуп — нет ничего проще и надёжнее этого старого как мир явления.
Он прошёл в зал и сел чуть сбоку, в тень. При этом ему видны были оба выхода, и залитая жёлтым светом касса отлично просматривалась.

Андрей каждый год летал в Москву, но впервые покупал билет на рейс столь странно, словно какой-нибудь шпион. Зал ожидания на втором этаже аэровокзала, такой привычный и почти родной, казался теперь чужим, полным опасностей. Андрей точно знал, что находится в родном Иркутске, но было стойкое ощущение, будто занесло его невесть куда, в город без названия, в котором всегда ночь, мороз, из которого нельзя никуда улететь, а можно только прятаться, ловчить и убегать. Это был город страха, город ночной погони и непрекращающейся борьбы. Город, где не действуют привычные законы и глохнут нормальные чувства.
Он усмехнулся своим мыслям и грустно покачал головой. Немного же надо человеку, чтобы изгадить всё, что дорого и свято. Сможет ли он когда-нибудь вернуться? Обретёт ли утраченное ощущение безопасности, чувство хозяина своей земли? Впрочем, он ещё никуда не улетел. И неизвестно, улетит ли.
Прошло уже сорок минут. Кассирша всё не шла. Пассажиры с недовольным видом подходили к окошечку кассы, громко стучали в стекло монетами, затем спускались на первый этаж и там находили если не участие, то хотя бы живых кассиров, от которых можно было добиться внятной речи. Но Андрей не волновался. Если бы эта девица хотела выдать его, уже давно примчался бы наряд линейной полиции.
А на улице была всё та же ночь, однако по некоторым признакам можно было угадать близившийся рассвет. Вопрос для Андрея стоял предельно просто: или он улетит ближайшим рейсом, или он уже никогда и никуда отсюда не улетит. Он заметил краем глаза, как из дальнего угла, от выхода номер два, к нему направилась та самая девушка. Оказалась она стройной и высокой. Синяя форма ей очень шла. В такой мороз она носила прозрачные чулки и модные туфельки — чего не сделаешь ради красоты!
Девушка приблизилась, Андрей поднялся ей навстречу.
— Уф, еле уговорила. Пойдёмте! — сказала она таким голосом, будто они и правда были заговорщики.
Она открыла своим ключом дверь с табличкой «Служебный ход». Прошли по гулкому коридорчику мимо ряда дверей с надписями чёрной краской, зашли в кабинет, над которым горела неяркая надпись: «Начальник смены».
Полная женщина лет пятидесяти, сидевшая за обычным канцелярским столом, с откровенной неприязнью разглядывала Андрея.
— Вот, — показала на него девушка и сделала шаг в сторону.
— Без паспорта летим? — строго спросила женщина, сдвинув крупные руки перед собой.
Андрей кивнул.
— А что случилось?
— Ничего особенного, просто мне надо в Москву, срочно.
— Срочно ему… А может, ты преступник какой, почём я знаю?
— Я не преступник. Я тренером работаю. У меня возникли некоторые проблемы с местным криминалом, это долго объяснять. Но можете мне поверить, я не сделал ничего плохого.
— А чего ж тебя по всем оперативным сводкам провели? Если ты ничего плохого не сделал, почему тебя объявили в розыск? Стоит мне сейчас нажать на кнопку, и привет! Но я не буду. Знаю я про все твои дела. Зять у меня на Литвинова работает. Так что не бойся, не выдам.
— А что вы знаете? — Андрею стало интересно. Он во все глаза глядел на сердитую женщину. Та выразительно посмотрела на кассиршу.
— Ну ты иди, Ирочка, мы тут без тебя разберемся.
Ирочка покосилась на Андрея, даже пыталась глазки строить, но Андрею было не до неё. Девушка вышла, стуча каблучками по каменному полу.
Женщина вышла из-за стола.
— В общем, так, хлопец! Мы сейчас все рискуем. И запомни: не из-за денег я тебе помогаю! Ты этих сволочей пострелял, и правильно сделал. Правильно ты поступил, спасибо тебе! Житья ведь не стало от этих бандитов, что творят, а! Вот ты уедешь, а кто за простого человека заступится? Некому. И оставаться тебе нельзя, уж я знаю. Так что — лети с богом! Посажу я тебя на борт. В кабине полетишь, вместе с лётчиками. Зять у меня на этом рейсе летит вторым пилотом. Уговорю его. Авось не откажет.
— Спасибо, — проговорил Андрей. Мысли его путались. Кажется, его принимают за Робин Гуда. А какой из него Робин Гуд? Время Робинов Гудов давно прошло. Двадцать первый век на дворе.
Он внимательнее присмотрелся к женщине. Уже не молодая, грузная, с лицом властным, волевым, с мужскими чертами, и ещё — с затаенной скорбью. Уголки губ опущены, а губы упрямо сжаты. Не иначе, горе её посетило. Но спросить Андрей не решился. Да и чего спрашивать? — всё равно не поможешь. Как помочь всем оскорбленным, ограбленным, всем убитым, изнасилованным, покалеченным и напуганным до конца жизни? Как отомстить за всех? И надо ли мстить? Сложно всё. Сложно тому, кто думает. Но и не думать нельзя. Кто не думает — тому тоже не позавидуешь.
— Как вас зовут? — спросил Андрей.
— Клавдия Ивановна. А что?
— Я вернусь, Клавдия Ивановна. Может, через пару месяцев, а может, через год. Но я обязательно приеду в Иркутск. Мы с
Мы с вами ещё встретимся. Я вам обязательно помогу!
— Да уж спасибо. Пока что тебе самому помощь нужна. Но ты не бойся. Я тебя не выдам.
В этот момент из зала ожидания донесся мелодичный голос:
«Вниманию пассажиров. Произвел посадку рейс семьсот семьдесят седьмой, совершающий перелёт по маршруту: Владивосток, Иркутск, Омск, Москва».
— Ну вот, — проговорила женщина, — приземлился. Кофе хочешь?
Она уже наливала в маленькие чашечки кипяток, сыпала сахар и размешивала его крошечной мельхиоровой ложечкой.
— Бери-бери. Торопиться некуда. Зять всё равно ко мне зайдёт. Вместе и сядете на борт. Минут двадцать есть ещё в запасе.
Андрей присел возле стола, взял чашечку двумя пальцами.
Женщина подвинула к себе старомодный телефон с круглым диском, набрала номер.
— Танечка, будь добра, куртку с брюками и шапку принеси мне, да, срочно… Размер? — Посмотрела на Андрея, — пятидесятый… Нету? Ну пятьдесят второй. Давай, голубушка. Я жду.
— Придется тебе надеть летчицкую форму, — сказала. — А то подозрение будешь вызывать. Мне за тебя отвечать неохота! Рано мне ещё на пенсию, внуков надо поднимать.
Андрей кивнул. Форма так форма.
Через десять минут явилась Танечка — такая же полная и немолодая. Бросила на диван одежду и покосилась на Андрея.
— Этому, что ли?
— Этому. Иди.
Танюша ушла.
— Одевайся, — сказала женщина. — Через пять минут зять заявится. Он завсегда ко мне заходит. Примета у него такая.
Андрей натянул поверх своих брюк просторные синие штаны, на спортивную куртку с утеплителем набросил синий китель с непомерно длинными рукавами, нахлобучил на голову видавшую виды шапку с алюминиевой кокардой. Сразу стало теплей и как будто безопасней.
— Вот и славно! — обрадовалась женщина. — Теперь полный порядок.
В этот момент дверь распахнулась и на пороге показался среднего роста человек — в таком же наряде, что и у Андрея, только поновей, почище, поглаже. И форма на нём сидела как влитая. Лицо горело с мороза, глаза блестели лихорадочным блеском.
— Здравствуй, Клава!
— Здравствуй, Коля!
Последовала сцена. Андрей отворотился.
Когда с приветствиями было покончено, взоры вполне естественно обратились к Андрею.
— Вот, — проговорила женщина, — нужно помочь человеку. В Москву ему надо срочно.
— А в чём проблема?
— Проблема с документами, — многозначительно сообщила женщина и добавила: — И с законом тоже есть некоторые проблемы.
Второй пилот пристально посмотрел на Андрея.
— Надеюсь, ничего криминального?
— Коля, ну о чем ты говоришь? Криминал, конечно же, есть. Стала бы я тебя просить! Но я тебе ручаюсь за этого человека. Надо ему помочь, Коля. Я тебя редко прошу о чём-нибудь.
Коля пожал плечами.
— Ну, раз надо, значит помогу! — И, повернувшись к Андрею, деловито сообщил: — Будешь моим племянником Димой. Понял?
— Понял, — сказал Андрей, поднимаясь со стула.
Лётчик помедлил несколько секунд, словно колеблясь, потом направился к выходу, бросив:
— Пошли!
— А кофе?
— Чё-то неохота, — буркнул Коля, не оборачиваясь.
Они прошли длинным извилистым коридором, миновали несколько дверей и вдруг оказались на улице. Дыхание перехватило от мороза, ожгло лицо — ветер с пустынного аэродрома бил прямо в лицо. Они шли по лётному полю, несколько забирая влево. Никто их не остановил, никто, кажется, их и не видел. На огромном пространстве не было ни души. Впереди, метрах в пятистах темнела громада авиалайнера. Чем ближе они подходили, тем внушительнее становился лайнер — словно высеченный из камня, недвижный и могучий, опушённый снежной бахромой. Еще не ступив на борт, Андрей почувствовал, что уже не принадлежит этой земле и что его ожидает нечто совершенно новое, такое, чего с ним никогда ещё не было. В какой-то миг перед ним словно приоткрылась завеса будущего, и здесь, среди сибирской зимы, он увидел, почувствовал нечто огромное, что ждало его там, за уральским хребтом, за бескрайней среднерусской равниной, в самом сердце России. Его ожидала борьба, огромное напряжение сил. Дрожь пробежала по его телу, но это не была дрожь слабости, а это было предчувствие своей судьбы.
Они поднялись по гулкому железному трапу и вошли в тёплый салон. Пахнуло в лицо запахом металла, курицы и еще чем-то острым и неприятным. Высокая бортпроводница в синей униформе с любопытством глянула на Андрея и отвернулась.
— Через полчаса дают взлёт, — сообщила пилоту.
— Хорошо, — буркнул тот и пошёл по темному проходу меж кресел.
Салон был пуст. Тускло горело ночное освещение, и в этом приглушенном свете всё казалось нереальным. Пилот уверенно шел вперёд, не глядя по сторонам и не оборачиваясь, Андрей едва поспевал за ним. Остановились перед железной дверью — перед ними была святая святых, кабина управления. Лётчик постучал особым образом костяшками пальцев по двери, через секунду щёлкнул замок и узкая дверь открылась наружу. Андрей шагнул через порог. Его взору открылась фантастическая картина. Огромный, весь в тумблерах и разноцветных лампочках пульт, два штурвала справа и слева, узкие окна прямо и сбоку, похожие на амбразуру. По потолку вьются провода, и страшно повернуться — как бы чего не нарушить.
— Вадим Петрович, я тут племянника с собой взял, до Москвы. Вы не против?
— Ты ничего не говорил про племянника. — В кресле первого пилота сидел крупный седой мужчина. Он обернулся и пристально посмотрел на Андрея. — Пусть летит в салоне. Тут нельзя.
— Да я знаю. Я так только, показать, — засуетился второй пилот. — Сейчас я всё устрою.
Он знаками дал понять Андрею, что надобно выйти, и первым юркнул за дверь.
— Посиди пока здесь. — Он показал на откидное сиденье в тамбуре. — Пассажиры рассядутся, пристроим тебя где-нибудь. Хорошо?
— Хорошо, — ответил Андрей, опускаясь на узкое сиденье — как раз, чтобы поместиться одному человеку.
— Вот и славно.
Пилот ушёл в кабину. Андрей остался один. Стало тихо, лишь изредка стукало и щёлкало под ногами, слабый скрежет доносился снаружи, да воздух циркулировал со слабым шипеньем где-то над головой. «Скорей бы уж взлетали», — думал Андрей.
На полу стояли бутылки с лимонадом, початые и полные. Андрей взял одну, сдернул пробку и стал пить, запрокинув голову. За этим занятием его застала стюардесса — высокая и стройная девушка лет двадцати.
— О, у нас гости! — весело воскликнула она. — Вас Николай Иванович привел?
— Так точно.
— А вы где полетите, в кабине?
— Нет, в салоне. Найдётся место для меня?
— Мест у нас полно. Вам где лучше, у окна или в проходе?
— У окна. В самом углу, чтобы потемней и никто меня не видел.
Неожиданно для себя Андрей подмигнул девушке. Та в ответ улыбнулась.
— Меня Настей зовут, — сообщила она.
— А меня Андреем.
— А по отчеству?
— Викторович.
— Вы до Москвы летите?
— До Москвы.
— У вас спецзадание? — девушка вдруг прищурилась и понизила голос. Очень ей хотелось, чтобы «спецзадание».
— Да, — кивнул Андрей. — Только никому не говорите, даже своим подругам! — Он перешёл на шепот. — Я агент ФСБ, негласно сопровождаю ваш рейс. Но это всё сугубо между нами. Вы меня понимаете?
Настя округлила глаза.
— О-о! — выдохнула. — У вас и оружие есть?
— Есть.
— О-о-о!..
Андрей подумал, что этой девушке он может сказать любой вздор, и она поверит. Пусть уж думает, что он спецагент. Так спокойнее.
— А вы в Москве что будете делать? — продолжала девушка допрос.
— У меня особое задание, очень секретное.
— А можно мне с вами поехать?
— Куда это?
— На задание!
— Нет, это очень опасно. Всякое может случиться.
— А я ни капельки не боюсь! Вот проверьте меня! Проверьте!
— Да я не сомневаюсь. Но не в этом дело.
— А в чём же?
Андрей снова оглядел девушку с ног до головы. Та стояла как на экзамене и ждала решения своей участи.
— Сколько тебе лет?
— Двадцать.
— Только-то? Неужели в двадцать лет берут в стюардессы?
— Взяли, как видите. Я очень способная.
— А ты сама откуда?
— Из Владивостока.
— Москву хорошо знаешь?
— Знаю немного. Второй год летаю.
— Долго в Москве стоять будете?
— Двое суток. Потом обратно.
— Маловато. Ну да ладно. — Он поставил бутылку на пол, а сам поднялся. Девушка была одного с ним роста. Она с покорным видом стояла перед ним, ресницы её трепетали, в карих глазах светилась надежда. — Когда приземлимся, я выйду вместе с пассажирами и подожду тебя в аэровокзале у главного выхода. Хорошо?
— Да, конечно, я обязательно приду! — девушка вдруг запрыгала как ребенок и захлопала в ладоши.
Андрей не сдержал улыбки.
— Ты вот что, подыщи мне местечко где-нибудь в углу, и шибко часто ко мне не ходи во время полёта. Я буду делать вид, что сплю. Но если что опасное случится — ты меня обязательно разбуди. Только незаметно, подойди и дёрни за рукав. Поняла?
— Да-а, обязательно разбужу!
Они прошли во второй салон, в самую глубину, и Андрей удобно устроился в кресле у окна.
— Тут обычно никто не сидит, — пояснила девушка. — Последние ряды всегда пустые. Ночной рейс — народу мало.
Стюардесса ушла. Андрей откинулся на спинку и закрыл глаза. Тяжесть разлилась по всему телу, глаза закрылись сами собой, и он быстро уснул. Не слышал, как совершалась посадка, как топали по узкому проходу пассажиры, как дали тягу на двигатели, как тяжёлый лайнер мягко стронулся с места и медленно покатился по бетонным плитам, а потом, замерев на миг, вдруг рванулся вперед и побежал, побежал по взлетной полосе, мгновенно набрал скорость и, задрав нос, оторвался от земли. Всего этого Андрей не слышал. Из-под ног его уходила родная сибирская земля — земля, по которой ходить стало слишком опасно.

Часть II. Сибирский характер

В десять часов по московскому времени рейс номер семьсот семьдесят семь благополучно приземлился в «Домодедово». Пассажиры выходили из самолёта заспанные, с отёчными жёлтыми лицами, с тёмными кругами под глазами. Насилу рассвело, тяжёлые тучи висели над аэродромом. Сыро, тускло и… до странности тепло! Нулевая температура после сорокаградусного мороза воспринималась как чудо, как отпущение грехов! Вода на серых бетонных плитах отсвечивала сталью, воздух насыщен водяной пылью и странными запахами. Андрей сошёл по вибрирующим ступенькам трапа и шагнул в оранжевый автобус, уже заполненный пассажирами. Настя неосторожно помахала ему рукой из овального люка, и он в ответ кивнул с преувеличенной важностью. Автобус без приключений доехал до здания аэровокзала, пассажиры дружно высыпали из него и заторопились к зелёным стеклянным дверям аэровокзала. Андрей вместе со всеми поднялся на второй этаж и встал в сторонке у входа. Он решил подождать Настю — не хотелось разочаровывать такую славную девушку.
Та появилась через четверть часа — видно было, что торопилась. При свете дня Андрей отметил, что она очень хороша собой — лицо свежее, кожа нежная, высокий чистый лоб. Сразу было ясно: девушка не курила, не глушила водку стаканами и уж, конечно, не кололась. Черты лица правильные, глаза большие и как бы изумленные. Несколько лет — и она превратится в надменную красавицу, будет эффектно держать сигарету между указательным и безымянным пальцами и глядеть при этом устало и загадочно. А может, выйдет удачно замуж — но это вряд ли. Таким не везет на мужей. Всё больше прохиндеи попадаются.
Девушка подошла к Андрею и объявила, радостно хлопая ресницами:
— Я готова!
— К чему ты готова? — спросил Андрей среди толпы, тюков и чемоданов.
— Ко всему! — ответила та без тени улыбки.
— Ну-ну. Тогда пошли.
Поплутав по закоулкам огромного здания, они всё же выбрались наружу, остановились перевести дух на тротуаре возле беспрестанно распахивающихся стеклянных дверей. Какие-то мужики бросились к ним, стали предлагать довезти до города, бормотали про неслыханно низкие цены. Но Андрей решил ехать автобусом. За час они доедут до ближайшей остановки метро, а там видно будет — конкретного плана у него пока не было.
Возле кассы Андрей вдруг вспомнил, что у него не было денег, точнее, не было рублей. Не станешь же расплачиваться за автобусный билет стодолларовой купюрой! Он обернулся к девушке.
— У тебя есть мелочь?
— Зачем это? Я картой расплачусь. У меня есть деньги!
Два билета на автобус были куплены, и через четверть часа они уже мчались по шоссе.
Девушка сидела у окна и с любопытством пионера следила за проносящимися видами. Андрей исподволь бросал на неё испытующие взгляды. Ему чем-то нравилась эта девушка. Её непосредственность, какая-то внутренняя чистота, искренность и желание помочь; в то же время он понимал, что не должен посвящать её в свои проблемы. Он и сам не знал, что с ним будет через день, куда он пойдёт и как сложится его дальнейшая судьба. Приятно, конечно, что такое юное создание удостоило его вниманием, но ведь он должен быть умнее её, дальновиднее!
— А когда вы назад полетите? — как бы невзначай спросил он.
— Послезавтра, — ответила девушка, чуть подумав. — Если бы вы знали, как мне всё это надоело. Хочется чего-нибудь настоящего, большого.
— А разве летать неинтересно?
— Нет, конечно же! Всегда одно и то же. И потом, я же не прислужница, а работаю как официантка. И лётчики, и пассажиры — всё время пристают. Противно это.
— Если противно, надо уходить. Можно найти другую работу.
— Легко вам так говорить. У меня мать безработная, братишка маленький в школу ходит. На что мы жить будем?
Андрей молча достал из кармана пачку долларов, отсчитал десять банкнот по сотне и протянул девушке.
— Возьми вот, на первое время хватит.
Та отстранилась, словно увидела змею.
— Зачем это? Не надо!
Андрей подержал деньги на весу, потом убрал руку.
— Ну, как знаешь.
Девушка нравилась ему всё больше. Почему она не встретилась ему раньше? На этот вопрос не существовало ответа, как и на тысячи других подобных вопросов.
Показались многоэтажные дома — автобус мчался мимо новостроек, домов было всё гуще, народу больше. Андрея всегда поражало это неестественное скопление жизни в одном месте. Сколько людей, сколько судеб! Все где-то работают, учатся, ездят на электричках — для чего всё это? Сколько раз звали его жить в Москву, в Питер — он всегда отказывался. Где родился — там сгодился, вот и весь сказ. Правда, была ещё заграница. Япония, Канада, Голландия, Америка — там, на первый взгляд, жить было проще и красивее. Но это лишь на первый взгляд. Две-три недели — и всё! Родное болото милей чужих просторов — таковы мы все.
Автобус подъезжал, притормаживая, к первой остановке, и Андрей решился.
— Выходим, — скомандовал он, и девушка поспешно поднялась и пошла вслед за ним по проходу.
Через минуту они стояли на мокром тротуаре. Лишь теперь Андрей почувствовал себя в безопасности. Иркутск остался где-то там, в морозной дали, вместе со своими бандитами, смертями, с круговой порукой и жестокой борьбой за место под солнцем. Иркутск казался сном, иллюзией, кляксой на карте Жизни. Здесь Андрея никто не сможет достать. Зато сам он отсюда достанет любого.
— У тебя есть где остановиться? — спросил Андрей, повернувшись к спутнице.
— Нет. Мы в гостинице обычно ночуем. Меня каждый вечер в ресторан приглашают, а потом в номер зовут, только я ни за что не соглашаюсь.
— Это хорошо, — кивнул Андрей. — Прямо сейчас мы едем в Питер. Поездом.
— Мы на поезде поедем? Ур-ра! — девушка захлопала в ладоши, даже подпрыгнула пару раз.
— Чему ты радуешься? — удивился Андрей.
— Я ни разу не была в Питере, — воскликнула девушка. — А так хочется посмотреть, хоть одним глазком!
— Вот и посмотришь, — улыбнулся Андрей.
Они спустились в подземку и уже через час, сделав пересадку на Павелецкой, добрались до Ленинградского вокзала. А там случилась неувязка — в билетной кассе у Андрея спросили паспорт. На этот раз он не стал рисковать. Да и не было нужды — неподалёку с глубокомысленным видом прогуливались некие личности, у которых можно было купить всё, что только взбредёт в голову.
— Какие проблемы, шеф? — услышал Андрей и обернулся на голос. Перед ним стоял высокий худой парень в чёрной куртке, с низко надвинутым на лоб капюшоном.
— Мне билет нужен до Питера, — сказал Андрей, и тут же поправился: — Два билета. И побыстрей.
Парень полез во внутренний карман куртки. Незаметно оглядевшись, извлёк на свет божий сиреневую пачку.
— Пятьсот зелёных.
Андрей молча отсчитал деньги, парень протянул два билета.
Мельком глянув на время отправления, Андрей решил съездить на экскурсию по городу — до полуночи было далеко. Девушка не возражала.
Рука об руку, они в третий раз за день спустились в метро и поехали на Красную площадь. Там они сели в видавший виды экскурсионный автобус, а потом смотрели сквозь мутное стекло на проносившиеся мимо дома и площади, на памятники и скверы, на витрины, на толпы людей и на бессчётное множество автомобилей, светофоров, шпилей и станций метро; в динамиках бубнил голос экскурсовода, глаза закрывались сами собой… Андрей незаметно уснул и благополучно проспал значительную часть экскурсии. Когда автобус вернулся к собору Василия Блаженного, Андрей и его спутница неторопливо вышли из салона и тут же заняли места в другом автобусе — так им понравилось ездить на экскурсии!
Они закончили знакомство со столицей уже поздней ночью. В половине двенадцатого появились на перроне Ленинградского вокзала. «Красная стрела» уже принимала пассажиров. Вагоны ярко-красные с жёлтой продольной полосой, на окнах чистые занавески, весь состав издали выглядел как игрушечный.
Андрей подумал, что ехать в таком поезде будет очень приятно, а что подумала его спутница, он так и не узнал.
Проводницу миновали без осложнений. Заняли два нижних места в пустом купе, друг напротив друга.
— Ты, наверное, проголодалась? — спросил Андрей.
— Ничего, я потерплю, — ответила она с таким видом, словно бы речь шла о каком-нибудь пустяке.
— Это ни к чему. Сейчас что-нибудь придумаем.
В купе заглянула проводница — полная, черноволосая и румяная.
— Добрый вечер! У вас всё в порядке? Помощь не нужна?
— Нет, спасибо. Чаю бы неплохо. И чего-нибудь перекусить, если вас не затруднит. Вот вам на расходы!
Он протянул проводнице стодолларовую купюру. Та помедлила секунду, потом взяла деньги.
— Сейчас организуем.
Проводница вернулась через десять минут. В руках у неё был объёмистый бумажный пакет, на лице довольная улыбка.
— Всё, как вы просили.
В пакете оказалась варёная курица, сервелат в вакуумной упаковке, голландский сыр, белый хлеб, сок в тетрапаке, конфеты и пирожные.
— Вот сдача!
— Не надо, оставьте себе.
Через минуту на столике стояли четыре стакана с дымящимся чаем в серебряных подстаканниках.
Андрей потёр руки.
— Ну, приступим! Давай хозяйничай! А я, так и быть, расскажу тебе о своём спецзадании. А то ещё подумаешь, что я беглый преступник! — Он подмигнул девушке, и та, испуганно моргнув пару раз, вдруг весело рассмеялась. Понятно было, что никакая сила не заставит её поверить в то, что Андрей — преступник.
Девушка сноровисто расстелила на крошечном столике салфетку; решительно разодрала руками курицу на несколько неравных частей и быстро порезала хлеб большими кусками. Роль хозяйки ей очень нравилась.
— Угощайтесь! — кивнула она на курицу. — Поздний ужин готов!
Андрей осторожно взял двумя пальцами куриную грудку и строго посмотрел на девушку.
— Значит так, Настя, пока поезд ещё стоит, у тебя есть пара минут, чтобы принять окончательное решение. — Он сделал многозначительную паузу. Девушка во все глаза смотрела на него. — Видишь ли, дело в том, что я никакой не агент. Я и в самом деле скрываюсь от правосудия. Меня полиция ищет. Понимаешь ты это? Если я попадусь, то и тебе достанется. Поэтому, пока не поздно, возвращайся на свой самолет и лети домой. Я сам не знаю, куда еду и что со мной будет завтра.
— Мне все равно, — выдохнула девушка. Лицо её побледнело и словно бы истончилось; в нём показалась решимость умереть ради идеи или что-то в этом роде.
— Разве тебя не волнует, что с тобой будет завтра? — удивлённо спросил Андрей.
— Мне всё равно. Я не боюсь.
— Да не в том дело, боишься ты или нет, — воскликнул Андрей. — Ты так вот с ходу можешь вверить свою судьбу первому встречному?
— Вы не первый встречный. Я знаю.
— Откуда ты можешь это знать?
— Я чувствую людей. Понимаете?
— Понимаю, — произнёс Андрей задумчиво. — Тебе захотелось приключений. Только ты должна понять, что ты сильно рискуешь. Я, конечно, никакой не преступник. Но то, что я собираюсь делать, очень опасно. И тебя это не касается. Так что в любом случае завтра ты вернешься в Москву. Ясно?
— Хорошо. Я вернусь.
Девушка опустила голову с печальным видом.
Поезд мягко стронулся — настолько мягко, что они не заметили, как ночной перрон с жёлтыми огнями бесшумно поплыл мимо окна. Разговор на некоторое время прервался, лишь мягко стучали колёса где-то под ногами. В молчании они съели курицу и выпили чай с печеньями.
— Вы, наверное, устали, — сказала девушка. — Поздно уже. Ложитесь спать, а я покараулю.
Андрей улыбнулся.
— Спасибо, Настя, только караулить не надо. Ты сама устала. Всю ночь ведь не спала.
— Я привычная.
— К этому привыкать не надо, — сказал Андрей, выпрямляясь. — Силы нужно беречь, они тебе ещё понадобятся.
Он поставил правую ногу на мягкое сиденье и одним рывком закинул гибкое тело на верхнюю полку.
— Спокойной ночи, — произнёс, отворачиваясь и подкладывая подушку под голову. Закрыл глаза, и в ту же секунду в голове у него зашумело, поплыло. Вагон слегка раскачивался, словно убаюкивал пассажиров.
Через минуту Андрей уже спал. Ему снился диковинный сон. Он ходит по какому-то храму, разглядывает обветшавшие стены, старинную церковную утварь, бродит без цели и словно кого-то ждёт. Вдруг видит одинокую фигуру. Спиной к нему стоит человек, закутанный в кусок ткани — среднего роста, худощавый, — он смотрит себе под ноги и думает о чём-то. Андрей тихо обошёл застывшую фигуру, осторожно заглянул в лицо и тут же отпрянул. Перед ним был Иисус! Тот поднял голову и посмотрел на Андрея долгим испытующим взглядом, отчего Андрею стало невыносимо тяжело. Захотелось броситься на пол и разбить себе голову. Но он стоял и ждал, что скажет тот, кто всё знает и всё понимает. Но Он ничего не говорил, а только смотрел и молчал. Синие глаза излучали неведомую силу, от них нельзя было укрыться. Андрей хотел спросить Иисуса: «Что мне делать? Как дальше жить?» Но язык не повиновался. Мысли путались, он чувствовал несвойственную робость и опустошение. Силился что-то выговорить — и не мог. А потом он проснулся. Лежал среди ночи, слушал ритмичный перестук колёс и всё думал: что это было? Зачем этот сон? Он знал, что святые снятся к удаче. Но, во-первых, в Бога он не верил. А во-вторых, такой сон ничего хорошего не предвещал. Этот пронзительный испытующий взгляд — у Андрея до сих пор мурашки по коже бегали. Иисус словно хотел предостеречь его. Но от чего? А может, это подсознание вытолкнуло на поверхность знакомый образ — как символ, как явный знак. Но Андрей и без всяких знаков понимал, что жизнь его летит под откос. Но виноват ли он в этом? И можно ли от такой жизни уклониться? Уклониться — значит спасовать, струсить, спрятаться в кусты. Это значило — подставить левую щёку после того, как тебя ударили по правой. А это противно разуму, это противоречит здравому смыслу и опыту всей миллиардолетней жизни на Земле! Так о чём же хотел сказать ему Иисус? А может, по своей бесконечной сострадательности он жалел его? Но и жалость Андрею не нужна. Что толку в жалости, когда она ни от чего не уберегает? Нет, это не то, не то… Андрей всё ворочался на своём узком ложе, отчего-то злился на себя и лишь под утро уснул. И только снова зашумело в голове и замелькали обрывочные образы — как уже приехали. Здрасьте, пожалуйста: Санкт-Петербург!
Андрей спрыгнул со своей полки на мягкий коврик, надел кроссовки и сходил в конец вагона, где ополоснул лицо холодной водой и побрился на скорую руку. Спутница его в мутном свете питерского рассвета выглядела неважно. Она, быть может, и раскаивалась в своём поступке. А может, просто не выспалась. Скрывать свои чувства человек научается лишь в зрелые годы, да и не всем это удаётся.
С тяжёлым чувством сходил Андрей со ступенек вагона на перрон Московского вокзала в Питере. В этот миг он понял, что все свои проблемы он привёз с собой, они никуда не делись. Оказывается, недостаточно уехать из дома, чтобы избавиться от неурядиц, козней и происков недругов. Легче содрать с себя кожу, чем убежать от своих проблем. Это потому, что все наши беды и несчастья имеют источник в глубине нашего естества. И если ты недоволен жизнью, то прежде всего обрати взгляд на самого себя. Хлещи себя плетью и раздирай собственную плоть острыми ногтями, пока вместе с кровью не изойдёт из тебя скверна. Глубоко задумавшись, не замечая ничего вокруг, Андрей шёл по заметённому снегом перрону. Зачем он приехал сюда? Чтобы добить Меченого? Но нужно ли это теперь? С другой стороны, если этого не сделать, то Меченый сам разыщет Андрея. Уж он-то не станет сомневаться. Ему не приснится странный сон и он не будет мучаться неразрешимыми вопросами. Он отдаст команду своим подручным, и грязную работу сделают за него другие — коренастые парни с замороженными глазами, менты с проданной совестью, или обыкновенные дураки, ни черта не понимающие в этой жизни. Нет, Меченый должен умереть. Должны исчезнуть все, кто с ним заодно. Сколько их? Неизвестно. Несколько человек или несколько десятков? А может, несколько сотен? Убивать, убивать, убивать… Андрей умел это делать. Пресловутая мораль его не сдерживала — по крайней мере, та мораль, которую лелеял в своей душе обыватель. Ох уж этот обыватель! Одной рукой крестится, а другой лезет в карман к ближнему. Твердит о гуманности, а сам готов оторвать голову соседу за кусок бесплодной земли. Умиляется жертвенности Иисуса, а сам жалеет отдать копейку бездомному ребёнку. Строит из себя добрячка и тут же неприкрыто радуется неудачам ближнего; и всю жизнь завидует — завидует чёрной завистью успехам соседа, коллеги, приятеля, дальнего родственника, с которым видится раз в пять лет. К чёрту обывателя!
Андрей внезапно остановился. Девушка семенила чуть сзади и упёрлась ему в спину. Андрей резко обернулся.
— Так ты что, в самом деле со мной хочешь пойти? — бросил отрывисто.
— Да, я с вами, — тихо промолвила девушка, опуская взгляд.
— Но тебе завтра нужно быть в Москве!
Девушка хитро улыбнулась, как бы говоря: до завтра ещё далеко.
— Ты хоть знаешь, куда я еду?
— Нет. А куда?
Девушка, подняв брови, смотрела на него. Мимо шли пассажиры — все заспанные, уставшие, с пепельными лицами. Тащили тяжёлые чемоданы и пузатые сумки, кто-то вёз на тележке раздувшиеся баулы и мешки. И каждый был сам по себе. Никому ни до кого нет никакого дела. Тем и замечателен большой город, что никому до тебя нет никакого дела. Это не провинция, где чихнуть нельзя без того, чтобы на тебя не оглянулись.
— Значит так, — проговорил Андрей. — Я еду на Васильевский. Там есть небольшая гостиница на Девятой линии, когда-то я в ней останавливался. Брошу вещи и пойду по своим делам. Ясно?
— Да.
Андрей нетерпеливо потряс головой.
— Послушай, у меня очень серьёзное дело! Не до тебя мне. Поняла?
— Пожалуйста, не гоните меня.
Андрей несколько секунд смотрел на девушку, не зная, на что решиться. Потом достал из кармана деньги и протянул девушке.
Та отстранилась.
— Зачем это?
— Иди в кассу и купи себе обратный билет на Москву. Вечером уедешь. Иначе я тебя не возьму с собой.
Девушка обиженно отвернулась.
— Завтра ты должна быть на своём самолёте! Или ты хочешь, чтобы тебя уволили с работы? Ведь из-за тебя и меня станут искать!
Девушка подумала секунду, потом протянула руку и взяла деньги.
— Хорошо, я уеду, раз вы так хотите.
— Вот и славно. Иди за билетом. Я тебя здесь подожду.
Девушка с видимой неохотой пошла вдоль состава к темнеющей громаде вокзала. Андрей сунул руки в карманы куртки и погрузился в размышления. Прежде всего он должен найти себе жильё — удобное и надёжное. Гостиница на Васильевском острове годилась лишь на первое время. Там нужно предъявлять паспорт, да и на знакомых можно нарваться. Лучше всего снять частную квартиру. Если хозяину немного приплатить, то он и паспорт на спросит.
Девушка вернулась скорей, чем он ожидал, в руке её был зажат сиреневый билет.
— Вот, купила, — радостно сообщила.
— Молодец, — похвалил Андрей. — Во сколько поезд отходит?
— Без пяти двенадцать, как и в Москве.
— Смотри не опоздай, — сказал Андрей и поднял с перрона сумку. — Ну пошли, а то холодно стоять.
Они выбрались на привокзальную площадь — молодой подтянутый мужчина и высокая стройная девушка. Их можно было принять за молодожёнов, приехавших в северную столицу провести медовый месяц. И никому было невдомёк, что уже вечером они расстанутся. Никто не мог заподозрить в спокойном неторопливом мужчине хладнокровного убийцу, настоящую машину смерти.
Такси брать не стали — незачем было привлекать к себе внимание. Быстрым шагом прошли мимо заиндевевших машин, пересекли огромную площадь и спустились в метро. До «Василеостровской» ехать было всего ничего — три остановки.
В подземке всё было так же, как и десять, и двадцать лет назад. Те же зелёные вагоны с кожаными сиденьями, залитые призрачным светом необъятные подземные станции, отделанные мрамором и бронзой, и всё тот же странный воздух с запахом металла и резины, и пассажиры те же — флегматичные, сонные с утра, ничем не интересующиеся кроме газетных статей и бульварных романов. Андрея удивляла эта апатия, их отстранённость от реальной жизни. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, все эти люди искали утешения в чужих бедах и вселенских катастрофах. Теракты во Франции, война на Ближнем Востоке, заложники в Сирии, президентская гонка в США, противостояние на Украине — всё это страшно интересно, всё задевает за живое. А думать о том, что у тебя маленькая зарплата и тебе не на что купить диван в крошечную квартиру, что твой начальник подлец, соседи пьяницы, а сам ты неудачник — об этом думать совсем неинтересно. Да и о чём тут думать? Тут действовать надо. Всё решается в борьбе, но не в созерцании борьбы, не в оценках перспектив и последствий тех или иных шагов. Ничего не изменилось в России за последнюю четверть века. Человек меняется страшно медленно, а корень проблемы именно в человеке. Чтобы человек переменился, нужен огромный жареный петух, чтобы клевал не переставая.
— Василеостровская! — донеслось из динамиков. Спохватившись, Андрей поднял с пола сумку и направился к выходу. Девушка решительно шагнула вслед за ним.
Потом они долго ехали на эскалаторе, затем был неудобный турникет, всеобщая толкотня, пара тяжёлых стеклянных дверей, и вдруг они оказались на Васильевском острове! Андрей сделал несколько шагов по каменным ступенькам и остановился. Серое небо, серый снег, дома и лица, машины, деревья, киоски — всё донельзя серое, скучное, невыразительное. «Бог ты мой! — воскликнул он про себя. — Да разве можно было строить здесь город? Зачем Пётр сюда полез? Зачем потащил за собой множество людей, которые сгинули в окрестных болотах?»
Пока он так размышлял, его неделикатно толкнули в спину, раздался насмешливый голос:
— Ты чё, в натуре, уснул? Дай людям пройти, это тебе не деревня! Шевели ластами!
Андрей оглянулся на говорившего. Это было что-то новое — чтобы в интеллигентном Питере и вдруг такое обращение! Перед ним стоял, ухмыляясь, дюжий парень. Морда круглая, глаза навыкате, а лоб узенький, как у обезьяны. Неподалёку переминались с ноги на ногу ещё двое, чего-то выжидали.
— Мотай отсюда, пока я тебя по полу не размазал, — беззлобно проговорил Андрей и переложил сумку в левую руку. Он уже знал, что последует дальше.
Лицо у парня вытянулась.
— Не понял, — протянул он. — Тебе что, зубы жмут? — Правой рукой он попытался схватить Андрея за ворот, но Андрей неожиданно сделал шаг ему навстречу, схватил сверху парня за кисть и резко вывернул её вправо, отступив на шаг и потянув парня на себя. Тот согнулся в три погибели и захрипел. Довершая дело, Андрей врезал ему снизу ногой в живот. Бил от души, чтобы сразу решить все вопросы.
Парень с утробным рыком подпрыгнул на месте и тут же и упал лицом вниз, свернулся калачиком и замычал сквозь плотно сомкнутые челюсти.
Прохожие шарахнулись от места схватки, но Андрею было наплевать. Он уже знал: прохожие никогда не вмешиваются в подобные конфликты. Им никогда ни до чего нет дела. Даже если у них на глазах будут убивать человека — они пальцем не пошевелят. Но зато Андрей видел боковым зрением двух парней, бросившихся на помощь товарищу. Впрочем, они уже ничем не могли ему помочь. Тот лежал на грязном полу и силился сделать такой простой и такой естественный вдох. Но вобрать в себя воздух никак не удавалось. Лицо налилось кровью, глаза страшно выпучились. Так больно его ещё никто не бил.
Когда сообщники, наконец, приблизились к Андрею, он не стал угадывать их намерения. Шагнул к ближайшему парню и всей массой толкнул его ногой в грудь. Тот смешно взмахнул руками и довольно ловко побежал спиной назад и врезался в толпу, увлекая за собой сразу несколько зазевавшихся прохожих. Второго Андрей ударил левой ногой в прыжке с разворота — классический «маваши-гери».
Андрей сделал успокаивающий знак девушке, всё это время стоявшей сзади с расширенными от ужаса глазами, а сам двинулся к первому парню. Тот уже поднимался с пола и лез за пазуху, где у него был спрятан какой-то сюрприз. Пока он всё это делал и соображал, Андрей схватил его правой рукой за волосы и, зайдя сзади, взял шею на замок. Резко и сильно сдавил шею руками с двух сторон и уж после этого толкнул от себя. Парень кулём повалился на пол. Убивать Андрей его не хотел, но проучить этого типа следовало.
Андрей сделал девушке знать следовать за ним, сбежал вниз по ступенькам и пошёл не оглядываясь по тротуару прочь от места побоища. Девушка догнала его на пересечении Среднего проспекта и Девятой линии. Здесь они свернули налево и ещё через сто метров вошли под каменную арку. Через несколько шагов очутились в каменном колодце; здесь среди изъеденных сыростью стен располагалась неприметная гостиница.
В узком тёмном коридоре Андрей столкнулся нос к носу с заведующей, жившей тут же, при гостинице. Была она некрасива и немолода, но дело своё знала, порядок поддерживала идеальный, была в меру требовательна и в меру приветлива. Всплеснув руками, она воскликнула:
— Андрюша, это ты?
Его уже давно никто не звал Андрюшей. Он снисходительно улыбнулся:
— Да, это я, Надежда Кузьминична. Пустите переночевать?
— Ну конечно, какой разговор? — И уже другим голосом: — А ты, я смотрю, не один. Женился никак?
— Нет, не женился, — отрезал Андрей. — Мне нужна комната на пару дней. А она сегодня вечером уедет. И вообще, вы нас здесь не видели, ничего про меня не знаете. Хорошо?
— Как скажешь, — пожала заведующая плечами. — Мне что за дело? — Тряхнув связкой ключей, скомандовала: — Идите за мной.
И все трое двинулись по коридору мимо бледно-синих дверей. Не успели они сделать трёх шагов, как раздался страшный грохот, и входная дверь, сорвавшись с петель, вылетела в коридор, упала плашмя на пол.
— Всем на пол, лежать! Стреляем без предупреждения!
В коридор ворвались какие-то люди в камуфляже и чёрных масках, в руках у каждого был короткоствольный автомат без приклада.
— Всем на пол, я сказал! Ты что, не понял? — Последнее относилось к Андрею.
Улыбнувшись, он поднял руки.
— Граждане полицейские, — проговорил спокойно, — по-моему, вы ошиблись адресом. Мы обычные люди, ничего плохого не сделали.
«Граждане» были уже рядом. Тыкая попеременно Андрея и его спутницу стволами в грудь, они словно бы старались перекричать сами себя.
— На выход, быстро! Шевелитесь! Стреляем без предупреждения! У нас приказ!
— Вы чего пристали? — начал было Андрей, но не договорил. Спецназовец вдруг развернул свой автомат и с размаху ударил Андрея прикладом в плечо. Точнее, попытался ударить. Андрей в последний момент убрал плечо, приклад лишь скользнул по куртке, так что спецназовец качнулся вперёд и едва устоял на ногах. Он сразу перешёл на крик:
— Молчи, падла, или я тебя сейчас урою!
Андрей поднял предостерегающе руку.
— Пожалуйста, не кричите. Вы же видите, что я безоружен, и я не сопротивляюсь. Везите меня к своему начальству, пусть там разбираются. А этих, — он показал на онемевших женщин, — этих отпустите. Они тут ни при чём.
— Мы сами знаем, кого отпускать, а кого — нет. Идите на выход — ты и вот ты! — Ствол автомата показал на Андрея, а затем на девушку.
Спорить было бесполезно. Андрей и его спутница вышли на улицу. Там стояли два полицейских уазика с распахнутыми дверцами, один обычный, цивильный, а другой — с «обезьянником». Выбирать не приходилось, Андрей взял девушку за руку и двинулся ко второму. Места там было как раз на двоих.
Ехали минут пять. За это время Андрей успел объяснить насмерть перепуганной девушке план действий. Всё очень просто: когда машина остановится и их станут выводить, он нападёт на охрану. В её распоряжении будет секунд тридцать, чтобы отбежать подальше, затеряться в толпе. Нужно добраться до ближайшей остановки метро и — бегом вниз, под землю. Необходимо как можно скорее добраться до Московского вокзала и там садиться на первый попавшийся поезд — всё равно какой, хотя бы и на электричку. Главное, поскорее выбраться из города.
— Тебе всё понятно? — спросил Андрей, закончив объяснения.
— Да.
— На вот, возьми, — он подал ей несколько банкнот, — пригодятся. Ты меня извини, что втянул тебя в это дело.
Девушка приблизила к нему лицо и коснулась его щеки холодными упругими губами.
Андрей отстранился.
— Ты это зря. Забудь про меня. Найди себе хорошего парня, выходи замуж. А самолёты эти — бросай. Только время зря теряешь. Иди лучше ты в школу полиции. Данные у тебя есть.
Девушка так и прыснула со смеха.
— Во-во, — подхватил Андрей. — Ты смелая. Риск любишь. Есть в тебе авантюрная жилка. Был бы я помоложе…
Договорить он не успел. Машина резко затормозила и, накренившись, встала.
— Приготовься, — сказал Андрей, пытаясь разглядеть сквозь прутья окрестные виды. — На меня не обращай внимания, думай только о себе. Я как-нибудь выкручусь, а ты беги к дороге, где побольше людей. Иначе намотают тебе срок за соучастие.
Сквозь мутное стекло он увидел здание в несколько этажей. Машина проехала сквозь высокие металлические ворота и остановилась возле крыльца с белыми ступеньками. Послышался топот снаружи, лязгнул замок, дверцы распахнулись.
— Выходи по одному. По сторонам не смотреть, руки держать за спиной! Живо!
Андрей спрыгнул на асфальт. Первый взгляд — на ворота. Второй — на будку возле ворот. Народу было многовато. Трое сопровождающих и ещё пятеро разгуливают по двору. Был бы Андрей один, он бы легко ушёл — ворота ещё не успели закрыть. Но за девушку он не ручался. Поэтому решил перенести решительные действия внутрь здания. Он подал руку своей спутнице, помог ей выбраться из машины. Сделал едва заметный знак рукой.
В сопровождении трёх молодчиков с автоматами они вошли в здание районной полиции. Миновали вахту, прошли гулким коридором и свернули на лестницу, поднялись на второй этаж. Андрей порадовался — хорошо, что не на четвёртый. Пока шли по коридору, у него созрел план действий.
Их завели в просторный кабинет, где за старинным двухтумбовым столом сидел полицейский чин, судя по звёздочкам на погонах — полковник. Андрея это устраивало. Чем выше звание, тем проще дело. Одно его удивляло — скорость, с которой совершались события.
Но скоро всё разъяснилось. Полковник, оторвавшись от бумаг, внимательно посмотрел на вошедших: сначала на задержанных, потом обвёл недовольным взглядом спезназовцев, словно видел их впервые.
— Можете идти, — проговорил еле слышно.
— Но как же, товарищ полковник, — возбуждённо заговорил один из сопровождавших. — Он тут вам такое устроит!
— Не устроит, — отмахнулся хозяин кабинета. — Всё, можете можете быть свободными.
Спецназовцы потянулись к выходу. Когда дверь захлопнулась, полковник обратился к Андрею.
— Ну что ж, Андрей Викторович, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Чувствуйте себя как дома! — И он широким жестом обвёл кабинет. — И спутница ваша тоже пусть не стесняется, хоть я и не имею чести быть представленным.
— Она тут ни при чём, — быстро проговорил Андрей. — Прикажите её отпустить, ей надо в Москву срочно ехать.
— Прикажем, прикажем, — успокоил полковник. — Но для начала вы оба, пожалуйста, присядьте. Не каждый день ко мне такие гости жалуют.
Трудно было что-либо противопоставить такой учтивости. Андрей опустился на стул, девушка последовала его примеру. Лицо её было бледно, но это ей даже шло. Длинные волосы мягкими волнами лежали на плечах; высокий чистый лоб, правильный овал лица, прямой резко очерченный нос, густые брови и внимательные серьёзные глаза — поневоле залюбуешься.
Выдержав приличествующую паузу, хозяин кабинета осведомился:
— Чаю хотите?
— Хотим, — просто ответил Андрей. — Мы ведь ещё не завтракали.
— Понимаю, — с готовностью кивнул полковник. — В поезде не до этого было. — И, наклонившись к столу, скомандовал: — В двести пятый три стакана чаю, печенья и конфет. — Он поднял голову, губы его дрогнули в улыбке. — Водку не предлагаю. Знаю, что не пьёте. Да и я на работе. Разве что после службы, когда-нибудь потом. В баньке попаримся, шашлычков поедим…
Андрей всё сильнее недоумевал. Какие шашлычки, какая банька?
По-видимому, сомнения отразились на его лице, потому что полковник стал вдруг серьёзным. Положил холёные руки на стол и заговорил другим тоном:
— В общем, Андрей Викторович, такое дело. Мы всё про вас знаем. С самого начала! Знаем, что вы — мастер восточных единоборств, знаем про ваши подвиги в родном Иркутске, мы также проследили ваш героический полёт на рейсе «777», — здесь он выразительно посмотрел на девушку, отчего та покраснела, — и совсем недавно узнали про бойню на станции метро «Василеостровская». Узнаваемый, очень узнаваемый почерк. Можно сказать, фирменный знак. Поздравляю!
— С чем?
— То есть как? С прибытием в северную столицу! — с нажимом проговорил полковник. — Побольше бы нам таких сотрудников, мы бы всю шваль отсюда повыгребли. Эх, людей у нас не хватает. Некому работать! — и он погрузился в меланхолию.
Андрей в это время строил догадки. Его поразила осведомлённость полковника. «Как они могли так быстро всё разузнать? — спрашивал он себя. — Неужели меня вели с самого начала?»
— Да вы не переживайте, Андрей Викторович, — снова заговорил полковник. — Со временем всё прояснится. Вы многое поймёте. А пока… пейте чай!
Дверь распахнулась, и в кабинет вошли два полицейских с подносами на вытянутых руках. Три стакана с дымящимся чаем в золотых подстаканниках, фарфоровая сахарница, щегольская ваза с конфетами, ещё одна ваза с печеньем, мельхиоровые ложечки, блюдце с тонко нарезанным лимоном. Всё это было составлено на двухтумбовый стол, после чего полицейские молча удалились.
— Берите печенье, сыпьте сахару побольше. Мне ничего для вас не жалко, ведь всё казённое! — пытался острить полковник.
Андрей не разделял его веселья. Он подвинул к себе подстаканник, сыпанул в чай несколько ложек сахару, бросил сверху лимон словно спасательный круг и стал сосредоточенно мешать ложечкой. Настала минута, когда можно и нужно было говорить начистоту, но его смущало присутствие девушки. Чем меньше она будет знать, тем лучше для неё. Странно, что этого не понимал полковник. Размешав сахар и размазав по тонким стенкам волокна лимона, Андрей сделал несколько глотков. Взял печенье из вазочки и откинулся на спинку стула.
— Хорошо встречаете гостей! — проговорил с усмешкой. — У нас в местном УВД меня угощали обедом. А потом едва не пристрелили. Такое вот гостеприимство.
Полковник поперхнулся, едва не пролив чай на колени.
— Типун тебе на язык! — смёл рукавом крошки с кителя и поставил стакан на стол. — Здесь в тебя никто стрелять не станет. Это тебе не Иркуцк! — проговорил, коверкая окончание. По этой оговорке Андрей понял, что полковник никогда не был в его родном городе. Это его успокоило, хотя и нельзя сказать, чтобы он сильно тревожился. Всё, чего он добивался в жизни — это ясность и конкретика. Здравый смысл и вера в себя — вот его кредо и девиз.
— Может, мы всё же отпустим девушку? — спросил Андрей. — Зачем ей знать про наши дела?
Полковник призадумался, поджав губы. Потянулся к белой кнопке на углу стола. Через пару секунд в кабинет зашёл сотрудник в форме лейтенанта.
— Вот что, Василий, проводи девушку до выхода. Проследи, чтоб выпустили. Скажи, что я распорядился.
— А оформлять её не будем? — простодушно спросил сотрудник.
— Ничего не надо. Пусть идёт себе.
Девушка с невозмутимым видом сидела на стуле, словно бы речь шла не о ней. Андрей наклонился к ней.
— Настя, иди отсюда!
— Куда идти? — удивилась та.
— На вокзал езжай, садись на поезд и едь в Москву.
— А вы?
— Я здесь останусь. Ты не беспокойся, со мной всё будет нормально.
Девушка перевела взгляд на полковника, как бы желая убедиться, что действительно всё нормально и беспокоиться не о чем.
— Ну иди же! — подтолкнул Андрей. — Я тебя потом сам разыщу, обещаю тебе!
Девушка поставила стакан с чаем на стол, нерешительно поднялась. Вдруг дёрнулась и торопливо полезла в сумочку, достала блокнотик и быстро что-то написала шариковой ручкой. Вырвала листок и подала Андрею.
— Вот мой телефон и адрес.
Андрей взял листок. Сложил вдвое и сунул во внутренний карман.
— Спасибо. Увидимся. Иди!
Повернувшись на высоких каблуках, девушка уверенно двинулась к выходу. В дверях обернулась.
— Я буду ждать вашего звонка.
— Я обязательно позвоню, — серьёзно произнёс Андрей.
Девушка наконец вышла. Полковник с восхищением посмотрел на Андрея.
— Как ты это всё успеваешь?
Андрей пожал плечами. Некоторое время прислушивался к удаляющимся шагам. Но судя по всему, полковник его не обманывал. Да и зачем? Если он так хорошо знал обо всех перемещениях Андрея, то девушке ничего не грозило.
Из раздумий его вывел полковник.
— Ну что, поговорим серьёзно?
Андрей вздохнул:
— Поговорим.
Полковник наклонился. Крупные руки лежали на столе как две кувалды.
— Вот что я тебе скажу, хлопец: про то, что ты летишь в этом самолёте, мы узнали, когда ты ещё над Уралом пролетал. Нам ничего не стоило взять тебя прямо в салоне, в аэропорту, в поезде — где угодно!
Андрей усомнился в этом, но говорить ничего не стал. Раз не взяли, нечего и спорить.
— Мы просто хотели знать, что ты будешь делать дальше. По нашим расчётам, ты должен был рвануть в Питер, это и произошло!
— Нетрудно было догадаться, — нехотя согласился Андрей.
— Ты ешь печенье-то, конфеты бери! — внезапно переменил тон полковник.
— Я не для этого сюда приехал, — спокойно ответил Андрей. — И вообще, я не выспался. Мне бы душ принять, переодеться.
— Это само собой. Но сначала выслушай наши предложения, а потом можешь отдыхать. Всё тебе будет: отдельная комната с душем и холодильником, набитым продуктами, телевизор, отличный диван — отдыхай, сколько душе угодно!
Андрей сдержанно кивнул. Начало было неплохое.
Полковник опять сделался серьёзным.
— Короче говоря, дело обстоит следующем образом. Предлагаю тебе работать на нас, — произнёс он будничным тоном. — Поставим тебя на довольствие, выделим квартиру на Васильевском, документы обновим — живи в своё удовольствие. Никто тут тебя пальцем не тронет.
— А что взамен?
— Хочешь знать, что потребуется от тебя? — радостно воскликнул полковник. — Сущие пустяки! Во-первых, устранишь Меченого. Ты ведь за этим сюда приехал?
Андрей кивнул.
— Вишь, как славно получается! На ловца и зверь бежит. Тебе не нужно будет его искать, не нужно прятаться от полиции. Мы снабдим тебя исчерпывающей информацией, обеспечим безопасный отход. Стопроцентное алиби. Денег дадим, сколько скажешь.
Андрей снова кивнул. Но радоваться не спешил, потому что понимал: Меченым дело не ограничится. Полковник вдруг умолк, стал усиленно дуть на уже остывший чай, зашуршал конфетой, зачмокал, засопел — совсем как ребёнок. Андрей понял: больше он ничего не скажет. Да и какая разница? Ведь прав полковник — Андрей приехал сюда ради Меченого. Сперва он разберётся с этой гадиной, а там видно будет. Смущало только, что мокруху ему предлагал полковник полиции, делал это открыто и буднично, словно речь шла о каком-нибудь пустяке. «Видать, тоже допекло», — подумал Андрей. Впрочем, местные дела его мало интересовали. Долго оставаться в Питере он не собирался. Одно лишь его занимало: он хотел знать — кто его сдал! Есть ли у местных ментов связь с ментами из Иркутска. Ведь если они действуют согласованно, тогда дела его плохи.
— В общем так! — Полковник вдруг поднялся, одёрнул китель и вышел из-за стола. — Сейчас тебя проводят в нашу ведомственную гостиницу. Выспишься там, приведёшь себя в порядок. А мы сделаем тебе документы. Завтра утром поговорим о предстоящей операции. А чего откладывать?
— Это верно, — сказал Андрей, поднимаясь. — Медлить нечего.
— Вот и хорошо. Дежурный! — заорал он во всё горло. Дверь распахнулась, в проёме стоял навытяжку давешний лейтенант. — Проводи товарища в нашу гостиницу. Если будут какие просьбы — удовлетворять без промедления. Это наш гость. Прибыл из солнечной Сибири. Так что сами должны понимать, действуйте по обстановке.
— Есть действовать по обстановке! — отрапортовал лейтенант. И, обращаясь к Андрею, произнёс проникновенно: — Пойдёмте, товарищ!
Полковник чуть не покатился со смеху, но вовремя спохватился.
— Всё, идите! — проговорил сдавленно. Быстро отвернулся и пошёл к своему столу.
В сопровождении лейтенанта Андрей свободно вышел из здания райотдела. Документы у него так и не спросили. Лейтенант на ходу бросил дежурному:
— Это со мной!
Андрей представил на секунду, что бы тут творилось, если бы он реализовал свой первоначальный план. Весь этот пятиэтажный дом выглядел бы как растревоженный улей, за ним бы гонялась теперь вся городская полиция. А так всё очень тихо и пристойно, любо-дорого посмотреть.
Они подошли к чёрному «форду». Лейтенант сел за руль, Андрей устроился рядом.
— Куда теперь? — спросил с равнодушным видом.
— В ведомственную на Наличную. Там тихо, спокойно. Посторонних нет, все свои.
Андрей сдержанно кивнул. Ему было всё равно — на Наличную так на Наличную. Можно и на Безналичную. Лишь бы остаться одному.
Ехали минут десять. Андрей слабо ориентировался в городе, но ему показалось, что они мчались по Большому проспекту, потом свернули направо и снова летели с ветерком по широкой улице, обгоняя неповоротливые троллейбусы, пугая безобидных пешеходов. Лихо миновали перекрёсток, на котором Андрей заметил характерную букву «М». Лейтенант заметил его взгляд.
— «Приморская», — произнёс, не поворачивая головы. — Очень удобно добираться до центра. Всего две остановки. А вот и гостиница!
Он лихо развернулся и подрулил к высоченному зданию из светлого кирпича. Дом выглядел как обычная жилая высотка. Ни вывесок, ни рекламы. «Впрочем, так и должно быть, — подумал Андрей. — Ведь это не пятизвёздочный отель, куда валом валят интуристы».
Благополучно миновали вахту с полицейским за плексигласовым щитом, зашли в лифт и поднялись на тринадцатый этаж. Вышли из кабины и, так странно получилось, поднялись ещё на пол-этажа. Андрей невольно улыбнулся. Тринадцатый с половиной этаж — такого он ещё не видывал!
Лейтенант открыл номер своим ключом и вошёл первым. Андрей шагнул следом. Номер выглядел весьма скромно, но Андрей и этому был рад. Деревянная кровать, неширокий полированный стол, два деревянных стула, плательный шкаф, тумбочка, холодильник, маленький телевизор на тумбе у окна. Узкая дверь вела на крошечный балкон. Санузел с душем. На полу — паркет, на окнах — шторы, на столе — телефон с тянущимся по полу чёрным проводом. Чего ж ещё?
Лейтенант подошёл к холодильнику, распахнул дверцу.
Андрей присвистнул. Полки забиты полиэтиленовыми упаковками, кульками и свёрточками, бутылками, банками, коробками…
— За всё уплачено, — сообщил лейтенант. — Ну, отдыхайте. Замкните дверь на ключ и спите спокойно. Сегодня вас никто не потревожит. А завтра в половине девятого за вами заедет капитан Колосов.
Андрей молча кивнул. Он ждал, когда лейтенант уберётся.
Тот, кажется, понял его молчание. Приблизился к двери и взялся за ручку.
— До свидания.
— Пока.
— Ключ в замке…
Лейтенант, наконец, убрался. Андрей провернул ключ на два оборота и лишь после этого позволил себе расслабиться. Он чувствовал смутную тревогу. Что-то было не так, не по плану. Хотя какой, к чёрту, план? Нет у него никакого плана, а есть простая и ясная задача — прикончить Меченого и его приспешников. Для этого он сюда и приехал. Но при чём тут полиция? Андрей остановился посреди комнаты. Потёр с силой лоб. Потом глубоко вдохнул и резко, с шумом выдохнул. И вместе с воздухом вылетели все мысли из головы, все неприятности. Он снял с себя куртку, сдёрнул с ног кроссовки. Быстро разобрал сумку и направился в душ. Там стоял под горячими струями, подставляя лицо и плечи, отфыркиваясь и мотая головой. С наслаждением взбивал мыльную пену на голове, тёр вихоткой грудь и спину, а после с ожесточением растирался полотенцем, так что тело сделалось пунцовым.
В холодильнике нашлась банка «кока-колы» — это было очень кстати. Одним духом опустошил её, затем лёг на пол лицом вниз и стал отжиматься: десять, двадцать, тридцать, сорок… После сотого отжимания вскочил, принял стойку «киба-дачи». Последовали махи ногами, удары в воздух, энергичные наклоны, растяжки, дыхательные ката. Лишь после этого упал на кровать и скосил глаза на часы, висевшие на стене. Стрелки показывали половину первого. «В Иркутске уже темнеет, люди с работы идут, — подумал, засыпая, — а тут день в самом разгаре. Чудно!»
Вечером сквозь сон услышал из прихожей тихий перестук. Бесшумно приблизился к двери, стал сбоку.
— Кто там?
— Откройте приятной девушке, у меня для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться!
Голос был жеманный, с просящими нотками. Андрей уже понял, кто находится за дверью, но на всякий случай решил взглянуть. Что же? Перед ним стояла девчушка лет семнадцати — белобрысая, худая, в конопушках, с серьёзным лицом и густо накрашенными губами. Синие потёртые джинсы, белая курточка с капюшоном, на ногах красные полусапожки.
— Тебе чего? — спросил Андрей.
— Дяденька, пустите погреться, — заголосила девчушка.
— Домой иди греться, — отрезал Андрей и хотел закрыть дверь, но девчушка вдруг рванулась к нему, затрясла жидкими локонами:
— Ну пустите, а? Чего вам стоит! Я быстро всё сделаю. И совсем недорого. Вам понравится. Вот увидите!
Андрей молча захлопнул дверь. Меньше всего он ожидал встретить в полицейской гостинице проститутку. Но видно, времена меняются. Полицейские тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.
Он подошёл к окну, глянул вниз с головокружительной высоты. Вечерняя улица была залита призрачным искусственным светом и выглядела гораздо приятнее, нежели днём, когда всё казалось серым и невыразительным. Застывшие лужи маслянисто блестели под жёлтым светом фонарей. Гудели троллейбусы и едва слышно шумели легковушки. От киоска к киоску перемещались люди с пузатыми сумками, глухо играла музыка, празднично светились окна «Универсама», и было такое чувство, будто кто-то невидимый и всесильный завёл однажды этот огромный механизм, и теперь он работает без устали день и ночь, день и ночь. Хотя бы весь остальной мир провалился в преисподнюю — здесь, на этом пятачке, люди всё равно будут ходить по магазинам, залазить в троллейбусы, бродить по замерзшим лужам и думать о своём. Это был Санкт-Петербург — во всём блеске и красе! Впервые Андрей прилетел в Питер двадцать лет назад, и уже тогда город поразил его своей мощью и своеобразием, какой-то неизбывной тоской и смутной надеждой на лучшее.
Андрей решил пройтись по ночной улице, заглянуть в лица прохожим, ощутить себя частичкой этого призрачного мира. Накинув куртку на плечи, вышел из номера и спустился на лифте на первый этаж. Дежурный медленно поднял голову и проводил его задумчивым взглядом.
С беспечным видом Андрей шёл по тротуару, так что можно было решить, будто он всю жизнь прожил на Наличной улице — ни дать ни взять, типичный житель северной столицы, один из пяти миллионов обитателей огромного мегаполиса. Прохожие смотрели мимо него, сквозь него — куда угодно, только не на человека, идущего навстречу.
Через сто метров он свернул к ярко светящемуся в ночи универсаму. Неспешно приблизился к стеклянным дверям, и те гостеприимно разошлись в стороны. Андрей шагнул внутрь, в царство соблазнительных запахов и удивительных видений.
Полки ломились от яств, металлические каркасы напоминали терракотовую армию. Андрей бродил между высоких стеллажей и дивился на розово-серые шампиньоны, расфасованные в полиэтиленовые мешки, внимательно рассматривал рыбу горячего копчения в тончайшей искрящейся плёнке, пытался охватить взглядом банки всех размеров и расцветок, читал диковинные названия на ярких этикетках — какие-то «фругурты» и «десерты», «таны» и «экстракты». Очень эффектно смотрелось мясо всех сортов — вырезки, котлетное мясо, рёбрышки, филе, буженина, окороки, рулеты и нарезки в вакуумной упаковке. Затем потянулись полки с печеньем и конфетами, за ними — кофе, чай, напитки для пьющих и напитки для трезвенников, ещё дальше — дары моря в ящиках со льдом, а за дарами морей и океанов — свежие фрукты, от которых рябило в глазах. Андрей бродил по магазину битый час. Какой театр? Какие музеи? Никакой музей не сравнится с этим потрясающим душу изобилием, с этим роскошеством из яств всех сортов и вкусов.
Андрей не удержался и купил себе на ужин скумбрию горячего копчения, шоколадный кекс в алюминиевой обёртке, бутылку топлёного молока и брусок бородинского хлеба тёмно-коричневого цвета и необыкновенного запаха. Расплатился на кассе и с новеньким пакетом в руках вышел на улицу. Теперь он и вовсе стал неотличим от питерцев. Сразу видно — примерный семьянин спешит домой. Трёхкомнатная квартира, заботливая жена, непоседливые дети. А ведь несколько лет назад Андрею предлагали переехать в Питер, обещали ставку тренера, просторный зал для тренировок, хорошую зарплату, квартиру грозились подыскать… Он отказался. И кажется, зря. Впрочем, какая разница, где жить? Это ещё вопрос, где спокойнее — на берегу Иркута или на берегу Балтийского залива.
Рассуждая о превратностях жизни, Андрей поднялся на тринадцатый с половиной этаж и зашёл в свой номер. Этот вечер он проведёт без приключений — и на том спасибо. О том, что будет завтра, он не думал. Всему своё время. Выдалась свободная минута — отдыхай. Настал решительный момент — действуй. В молодости — люби, безобразничай. В старости — пей кефирчик, копайся в саду, думай о микстурах и о полноценном сне. Всё очень просто! Везде свои циклы, свои периоды, свои приливы и отливы, смена фаз и настроений. Чёртова философия запудрила людям мозги. Андрей недолюбливал философов. Когда-то сам увлекался этим делом, но потом вдруг осознал опасность таких занятий. Вместо того, чтобы заняться конкретным делом, человек размышляет о том, чего понять не в силах. Жизнь — это огромная загадка, разгадать которую нам не дано. А потому, в полном соответствии с законами диалектики, жить нужно бездумно и жить нужно просто — обычной практической жизнью, то есть постоянно что-то делать, обо что-то колотиться — тогда и будет толк. А может, и не будет никакого толка. Но если беспрерывно рассуждать — толку не будет точно. А будут оторванные от жизни теории и будут толпы людей, идущих в бездну под флагом какого-нибудь горлопана. Будут моря крови, будут слёзы матерей над растерзанными детьми, и сами дети будут — брошенные, несчастные, сбитые с толку. И будь ты сам хоть семи пядей в лбу — ничего ты не изменишь. Даже и прав будешь — твои же последователи всё извратят, изгадят и сделают навыворот. Таков человек. Ему нужен кусок хлеба, женщина на ночь и орудие труда на целый день. Потому что человек — это животное в основе своей. Хоть он и ходит на двух ногах, но недалеко ушёл от своих ближайших сородичей — саблезубых тигров и африканских лемуров.
Таким примерно образом рассуждал Андрей на сорок первом году жизни — после учёбы в университете, после чтения книг по философии, физике, астрономии, социологии и психологии, после нешуточных размышлений и ежедневных наблюдений — так неожиданно он пришёл к столь необычному пониманию существа жизни. И надо отдать ему должное, этим своим взглядам он уже не изменял. Никакая сила не смогла бы его переубедить в том, что человек — это зверь в основе своей. Зверь, способный на подвиги и на прозрения, а иногда и на высшие проявления духа. Выводы свои он никому не навязывал и даже не пытался их как-нибудь систематизировать. Всё, чего он требовал от окружающих — это обычная честность. Честно исполняй свой долг, делай порученное тебе дело. Не задирай ближних, никому не завидуй, следи за собой и старайся стать лучше, чем был до этого. Андрей верил исключительно в самого себя и в этом смысле был законченным индивидуалистом. Но это не был индивидуализм ницшеанца. Это было твёрдое убеждение в том, что лишь работая над собой, улучшая собственную природу, искореняя низменные инстинкты — можно достичь чего-то действительно стоящего. Он твёрдо верил, что каждый способен стать сверхчеловеком. Для этого нужно лишь одно — неустанный труд! Огромный, непрерывный труд. Необходим подвиг ежедневного труда! А вслед за этим неизбежен подвиг духа. Жизнью своей он доказывал и оправдывал эту свою теорию, повторявшую в общих чертах взгляды знаменитого Карлейля (хоть никогда и не читал его многочисленных трудов).
Остаток вечера Андрей провёл перед телевизором. Показывали какую-то муть, мелькали цветные тени на выпуклом экране, слышались голоса споривших людей, время от времени гремели выстрелы, ухали удары, раздавались крики боли и торжества — Андрей всё смотрел на экран, с трудом преодолевая сонливость. Часы показывали половину девятого, а в далёком Иркутске была уже глубокая ночь. Неудержимо клонило в сон, но жаль было проспать этот необычный вечер, когда не нужно никуда торопиться, за кем-то гнаться или от кого-то убегать. Хотелось в полной мере насладиться этой безмятежностью и покоем. И план его вполне удался. Никто в этот вечер его не побеспокоил, и впоследствии он вспоминал об этих часах с тёплым чувством, словно побывал в волшебной стране, о которой смутно грезил всю жизнь.
На следующее утро, четвёртого февраля две тысячи двадцатого года, Андрей получал заказ на убийство. В роли заказчика выступал крупный бородатый мужчина с таким выражением лица, словно у него накануне угнали машину. Глаза его были подёрнуты дымкой, выражение сосредоточенно-задумчивое. Ни дать ни взять — Карл Маркс накануне написания своего манифеста. И вот Карл Маркс говорит сонным голосом:
— Доедете на метро до станции «Проспект ветеранов». Дальше пойдёте пешком, там минут тридцать ходу.
— Вы что же, не довезёте меня до места? — кинул Андрей пробный шар.
Карл Маркс выгнул левую бровь, а правую нахмурил.
— Мы не можем рисковать. Доберётесь сами.
Андрей мало что понял из этого объяснения, но покуда решил молчать.
— Этот тип лежит в пятнадцатой городской больнице, на Авангардной улице. Хирургический корпус. Третий этаж, палата триста шесть, одноместная. Его охраняют двое — полицейский и личный телохранитель.
— Боится помереть раньше времени, — заметил Андрей.
Собеседник пропустил замечание мимо ушей.
— Никакого оружия мы вам дать не можем. Под видом медперсонала проникнете в здание, а там — действуйте по обстановке. Справитесь?
— Конечно, — легко ответил Андрей. Воображение уже рисовало красочные картины: вот он, обёрнутый в белый халат, идёт по сверкающему чистотой коридору. «Стой, кто идёт?» — «Свои! Укол иду ставить!» — «Какой, к чёрту, укол? Он под капельницей лежит!» — «А вот какой!» — кричит Андрей и со страшным криком бьёт телохранителя ногой в челюсть. Картина представилась ему так живо, что он перестал слышать собеседника. Тот дёрнул его за рукав.
— Эй, что с вами? Чему вы всё время улыбаетесь?
— Да ничего, всё нормально. Когда ехать?
— Прямо сейчас. Вот дипломат, в нём бахилы, халат, стетоскоп повесите на шею, бэйджик медперсонала с фотографией — всё как положено. Фамилия ваша Агибалов, зовут Михаилом — есть там у них такой. Запомнили?
— Запомнил. Что-нибудь ещё?
— Всё пока. Выполните задание, получите вознаграждение. Вечером, в семь часов, за вами приедут в гостиницу. Увезём вас за город, поживёте некоторое время в профилактории, пока тут всё не уляжется, а потом — новое задание.
— Какое ещё задание?
— Об этом пока рано говорить. Сначала это исполните.
— Ну-ну. — Андрей задумался. О чём-то он должен был спросить… — А вот мне обещали документы новые сделать…
— Вечером!
— Вечером так вечером, — проговорил Андрей, отворачиваясь.
Бородатый внимательно посмотрел на него.
— Вы всё поняли?
Андрей нетерпеливо кивнул.
— Адрес хорошо запомнили?
— Авангардная улица, дом четыре, хирургическое отделение, палата триста шесть.
— Всё верно. Желаю успеха!
Андрей ждал, когда тот уйдёт. Потом подошёл к двери и дважды провернул ключ в замке. Не любил он таких типов. Его бы самого послать на столь рискованное дело — тогда бы он понял, чего стоят все его наставления. Андрей поймал себя на том, что злится без причины. Такого раньше с ним не было. Он сохранял хладнокровие в самых немыслимых ситуациях — а тут отчего-то разволновался. Пора было заняться дыхательной гимнастикой.
Он сел на пол, по-турецки сложил ноги и сцепил пальцы рук на широко разведённых коленях. Закрыл глаза и постарался расслабиться. Сделал медленный вдох через нос и, после небольшой паузы, такой же медленный выдох. В лёгкие вливался холодный чистый воздух, тоненькой струйкой тёк вдоль позвоночника, уходил вниз, а затем поднимался в живот, стремился выше и через горло выходил наружу, унося с собой горечь и волнение. После каждого вдоха тело становилось легче, невесомее, пока внутри не осталось ничего лишнего, вредного, тяжёлого. Андрей медленно поднялся, встал в исходную позицию для дыхательного ката тангецу. Последовала серия замедленных движений, сопровождаемых коротким энергичным вдохом и длинным выдохом: три нарочито растянутых шага с имитацией ударов руками, потом три двойных удара руками на три стороны, затем снова замедленные шаги, и после каждого шага выполнение ударов: мае гери, гедан барай, дзуки; блок рукой, маваши-гери и добивающий удар сверху вниз с криком «Кийай». Последний глубокий вдох и завершающее: «Осс!»
Душевное равновесие было восстановлено. Была достигнута необходимая концентрация, накоплена мощная энергия. Андрей чувствовал себя боевой машиной, перед которой не устоит ничто и никто.
Сборы были недолгими. Прощаться было не с кем. Спортивная куртка, чёрная шапочка, брюки свободного покроя и кроссовки на пористой подошве — ничего лишнего, броского, запоминающегося. И никакого оружия. Андрей работал чистыми руками — в полном смысле этого слова.
Улица встретила его серыми красками, тяжёлым низким небом, смутными запахами. Грязные троллейбусы месили чёрную грязь, прохожие спешили по своим делам. Держа в руке дипломат, Андрей перешёл на другую сторону широкого проспекта и зашагал к станции метро. Холодный воздух бодрил. Питерская погода ему нравилась, хотя, конечно, её не сравнить с сорокаградусным сибирским морозом, который пьянит как шампанское, жжёт огнём, отчего хочется умчаться в сияющую даль, сквозь бескрайние снега и морозный туман — к недостижимому счастью.
Андрей купил в кассе метрополитена билет на две поездки и, аккуратно миновав отполированные боками питерцев турникеты, ступил на чёрные ступени эскалатора. Последовал длительный спуск под землю, а там — блистающий сахарным мрамором перрон, зелёный поезд с острым запахом металла и резины, вереница усталых серых лиц — и вот он уже несётся сквозь толщу земли, прямо под Невой, под болотами и грунтовыми водами, под знаменитым Невским проспектом — на другой конец города. Так чудно получалось, что здесь, на берегах Балтики, за тысячи километров от родного Иркутска, решалась его судьба.
Через сорок минут он поднимался по другому эскалатору на поверхность. Станция «Проспект Ветеранов». Пейзаж на улице совсем иной, а небо всё то же — низкое, серое, давящее. Дома пониже, улицы поуже. А народ всё спешит, спешит… Помедлив секунду, Андрей направился к автобусной остановке. Мимо проезжало такси, и Андрей взмахнул рукой.
Такси приткнулось у обочины. Андрей наклонился к боковому стеклу.
— Шеф, свободен?
— Конечно! Тебе куда?
— В пятнадцатую больницу. Знаешь такую?
Водитель, мужчина лет пятидесяти, невесело усмехнулся.
— Как не знать, когда я сам в ней полгода отдыхал.
— А что так? — заинтересованно спросил Андрей, усаживаясь на переднее сиденье.
— В аварию попал, давно уже, тринадцать лет прошло. Так меня изломало, веришь ли, на ногах стоять не мог! Руку мне хотели ампутировать, да я не дал. Какой же я буду шофёр без руки?
— Это правильно, — с убеждением произнёс Андрей. — Руки ампутировать — последнее дело. Лучше уж сразу на тот свет.
— Во-во! Я им так и сказал, что жить не буду, если они мне руку отпилят!
Машина уже мчалась в крайнем правом ряду, из-под колёс обильно летела грязь со снегом.
— А вы что же, сильно разбились? — поинтересовался Андрей, желая поддержать разговор.
— Ещё бы! — подхватил водитель. — Я ведь с племянником ехал на москвичонке. Шли по трассе километров восемьдесят. А гололёд был! Смотрю, навстречу мне самосвал несётся. Прёт как танк — и прямо на нас. Я-то уже вижу, что он на нашу полосу сьехал, да и нам-то деваться некуда. Дорога узкая, а тормозить нельзя, без толку. Я рулём туда-сюда, ноль реакции, стал тормоз придавливать — тоже по нулям. А грузовик уже близко. Я и говорю племяннику: приготовься, Паша, сейчас он будет нас бить! Племянник нагнулся, обнял себя за колени. А мне куда деваться? Я всё же вывернул машину чуть вбок, чтоб племяннику меньше досталось. Ну и ударил он меня слева, как раз, где я сидел. Крышу мне снёс. Корпус, на хрен, смяло как яичную скорлупу. Потом, в больнице уже, выяснилось, что у меня обе руки сломаны, ключица, рёбра, тазобедренная кость треснула, голень повреждена, ну и сотрясение мозга. Можешь представить: кисти рук на одной коже висели! Это мне суставы раздробило! Я хочу взяться за руль, а руки не слушаются, висят как тряпки! Тут-то мне стало страшно! Брат ты мой, такой ужас, не приведи господь! Никогда такого со мной не было. Как я с ума не сошёл, не знаю.
— А с племянником что? — вставил Андрей.
— А племенник ничего, повезло ему. Пригнулся вовремя, крыша как раз у него над головой проехала. Даже не задело. Зажало, правда, маленько. Страху тоже натерпелся — ведь взорваться могли очень даже просто! Полный бак у меня девяносто второго был залит. Сгорели бы оба к чёрту заживо, и все дела. Но Бог миловал. Не загорелись. Приехали спасатели и вытащили нас. У племянника все кости целы. Он после этого два года на машине ездить боялся. Даже в автобус не мог зайти! Пешком на работу ходил. Сильно сдрейфил. Да и я тоже. После, как выписали меня, не мог за рулём сидеть. Еду под сорок, а сам от всех шарахаюсь. Кажется, что прямо на меня все несутся — ничего не могу с собой поделать. А ведь я профессиональный водитель. Двадцать лет до этого таксистом отработал. Вот и подумай сам, каково это — в аварии побывать.
Андрей глянул сбоку на водителя. Лицо суровое — такие лица были у фронтовиков, которые с фашистами воевали. Кисти рук изломаны, исковерканы, словно корни у деревьев, вылезшие из земли, согнутые страшной силой, цепляющиеся за эту землю из последних сил, что бы с ними ни делали.
Водитель заметил этот испытующий взгляд.
— Мне ведь несколько раз кости переламывали в больнице, пока не сошлись как следует.
— Это как же?
— Да так. Сделают операцию, а я потом смотрю — плохо дело. Кисти скрючены, шарниры не гнутся, пальцы словно судорогой сведены. Я говорю хирургу: делайте новую операцию. Я с такими руками жить не буду!
— А они что?
— Ничего! Ломают кости по новой и обратно складывают. После третьей операции начало что-то получаться. Сухожилия мне сшивали, нервы соединяли какими-то жилами — всего не перескажешь. О! — уже приехали! С тебя триста рублей!
Андрей полез в карман, протянул героическому водителю тысячу.
— Сдачи не надо.
Водитель с уважением посмотрел на него.
— Ну что ж, и то дело, — проговорил, пряча банкноту в карман. — Раз даёшь, значит, есть у тебя. Желаю удачи!
Андрей вылез из салона.
— Больше не попадайте в больницы! — сказал, закрывая дверцу.
— Больше не попаду, — ответил водитель и рванул с места. Андрей проводил его взглядом, удивляясь мужеству этого человека. А ведь никак по внешности не скажешь, какой это героический человек. Он вытерпел, быть может, не меньше знаменитого лётчика Маресьева. Сумел вернуться к своей профессии. И ведь как просто обо всём рассказывает. Как это он сказал племяннику: «Сейчас он нас будет бить!» Спокойно так, буднично. Никакой паники. А ведь это лобовое столкновение. Суммарная скорость — километров полтораста, никак не меньше. Чудо, что они вообще остались живы, не сгорели среди покорёженного металла. И племянника спас, и сам жив остался.
Андрею расхотелось идти в больницу. Как после этого лишать жизни человека, пускай даже и бандита? Люди вон как за жизнь цепляются. А иные с необыкновенной лёгкостью убивают ни в чём не повинных соплеменников. В чём тут дело? Зачем это всё? Никто этого не знает. Впрочем, надо ли об этом знать?
Андрей неторопливо подходил к центральному входу в больницу. Лицо его было задумчиво, в руке дипломат — никак не скажешь, что этот человек через несколько минут устроит кровавую бойню в этом чертоге милосердия.
Оказавшись в просторном холле, не раздумывая направился к окошечку регистратуры. Медсестра в белом чепчике вопросительно глянула на него из-за толстого стекла. Чуть сбоку было приклеено объявление: «Свидание с больными с 16.00 до 18.00». Андрей выразительно кивнул девушке, и та проворно открыла прямоугольную форточку.
— Справок не даём, — заявила без обиняков.
— Моя фамилия — Агибалов, — внушительно проговорил Андрей. — Мне срочно нужен заведующий хирургическим отделением.
— Зачем он вам? — сразу смягчилась и заинтересовалась девушка в чепчике.
— Мы хотели бы привезти к вам одного больного. Сложнейший перелом обеих рук со смещением и скручиванием! Верите ли, кисти рук на одной коже висят! Велика вероятность ампутации. Если вы не поможете, то не знаю, куда и обращаться. Я должен обсудить это с вашим руководством.
Девушке понравились последние слова, но общий смысл сказанного как-то не укладывался у неё в голове. Посетитель производил странное впечатление. Но она боялась совершить ошибку, понимая, что она всего лишь винтик в сложнейшем механизме лечебного учреждения, и многого ей знать не дано. Страшно было ошибиться. Совсем недавно судили дежурную медсестру из скорой помощи, принимавшую вызовы по телефону. В какой-то момент она принялась объяснять звонившей женщине, как нужно ликвидировать последствия пищевого отравления обычной ношпой (вместо того, чтобы отправить на место бригаду скорой помощи). В результате погибла семнадцатилетняя девушка, отличница, любимица класса, единственная дочь у родителей. Скандал был жуткий. Никому не хотелось повторить участь несчастной медсестры.
На лице девушки отражалась целая гамма чувств.
Андрей приблизил лицо к окошечку.
— Да не переживайте вы так! Пригласите сюда заведующего отделением. А лучше расскажите, как его найти. У меня халат с собой. Чего ему бегать по этажам?
Девушка всё колебалась. Внезапно лицо её просветлело.
— А у вас есть служебное удостоверение? — спросила, радостно моргая.
— Конечно, — ответил Андрей и сунул руку по локоть во внутренний карман. Пошарил рукой, потом полез в другой. Лицо его нахмурилось. Он стал обхлопывать себя по бёдрам: — Где же оно?
Дошла очередь до дипломата. На свет были извлечены синие бахилы и ослепительно-белый халат. А служебного удостоверения не было. Как сквозь землю провалилось! Андрей скинул куртку и, миллиметр за миллиметром, стал ощупывать подкладку.
— Да ладно, не ищите! — воскликнула девушка и даже привстала от избытка чувств.
— Нет, я его всё равно найду!
— Проходите скорей. Только халат накиньте на плечи. — На столе у неё вдруг затренькал телефон, девушка судорожно схватила трубку.
— Алё, регистратура. Слушаю вас!
Медлить было нечего. Андрей облачился в халат и натянул на кроссовки невесомые бахилы, сразу сделавшись похожим на медбрата. Медсестра глянула на него сбоку, зажала ладонью микрофон и крикнула придушенным голосом:
— Идите скорей, пока никого нет!
Андрей решительно двинулся к пластиковой двери. В его распоряжении было всего несколько минут. Быстро пошёл по коридору, через несколько метров свернул на лестницу и взбежал на третий этаж. «Хирургическое отделение» — горела надпись над стеклянной дверью, заклеенной изнутри белой бумагой. Андрей неслышно отворил её и ступил на мягкую ковровую дорожку. Сразу у входа стоял небольшой письменный стол с выключенной настольной лампой. Затемнённый коридор уходил в обе стороны, и ни души не было ни в той, ни в другой стороне. Даже дежурная отсутствовала на своём месте. «Или планёрка у них, или им выдают зарплату», — подумал Андрей, усмехнувшись. После секундного колебания двинулся в левую сторону. Мягкий ковёр скрадывал шаги, из-за фальшпанелей лился приглушённый свет, и в целом больница производила довольно приятное впечатление. Лечили здесь, можно было догадаться, не бесплатно. Хорошие врачи, полноценное питание, своевременный уход, всяческие капельницы и относительно приятные процедуры… Он машинально отмечал номера на дверях. Отсчёт шёл в обратную сторону: 349, 348, 347… Вдруг откуда-то сбоку вынырнула медсестра с раскрытым журналом в руках, удивлённо посмотрела на Андрея, хотела о чём-то спросить, но промолчала, лишь проводила недоумённым взглядом. Андрей с невозмутимым видом прошёл мимо, даже не оглянувшись. Вот из триста сороковой палаты вынесли обмотанную резиновым жгутом капельницу на высокой стойке. Андрей успел заметить внутри палаты две кровати и загипсованную ногу на вытяжке. А вот и сестринский пост. Немолодая женщина глянула поверх очков:
— Вы не Шендера ищете?
— Шендера!
— Он в триста пятом! — женщина привстала и показала вдаль рукой.
— Спасибо, — сказал Андрей сдержанно, — вы мне очень помогли!
Он знал, что внушает доверие окружающим. Да и как иначе? Всю свою жизнь он делал людям только добро. Убийцей он стал недавно, да и то не по своей вине. Печать Каина ещё не обозначилась на его челе. Но что-то в нём уже настораживало людей, вот и эта женщина долго буравила его спину взглядом, будто хотела прочесть ответ на невесть откуда явившийся вопрос. Андрею недосуг было объясняться, и он неспешно удалялся. Вот и триста пятнадцатый номер позади. Впереди показалось круглое кресло, в котором сидел крупный бритый парень в чёрном костюме и в белой рубашке с чёрным галстуком. С первого взгляда ясно было, что это телохранитель. А полицейский отсутствовал. «Меньше будет возни», — подумал Андрей, отводя взгляд. Оставалось пять шагов, четыре, три… Бритый парень поднял голову и уже не сводил настороженного взгляда с приближающегося человека в белом халате. Андрей остановился около таблички с номером 306 и, словно лишь теперь увидев охранника, быстро спросил:
— А Шендер не в этой палате? Мне сказали, что он в триста шестой! — И, не давая парню опомниться, толкнул рукой дверь. — Марк Давыдыч, вы меня уже потеряли, наверное?
Охранник вскочил на ноги.
— Ты куда прёшь, падла! Сдёрни отсюда, жидовская морда!
Андрей евреем никогда не был, хотя иногда его принимали за представителя этого почтенного и древнего рода — из-за смуглости кожи, из-за чёрных волос, сломанного носа и некоей задумчивости во взоре. Парень, видно, был зоологическим антисемитом. Антисемитов Андрей ненавидел всей душой, считал их выродками, моральными уродами. В другой раз он прочитал бы этому недоумку лекцию об интернационализме и всемирном братстве, поведал бы о том, что все люди вышли из единого корня, следовательно, все они братья и должны помогать друг другу! Но теперь ему было как бы некогда. Он резко и сильно ударил бритого антисемита в солнечное сплетение, едва не достав кулаком до позвоночника, а потом затащил обвисшее тело в палату. Всё произошло быстро и на удивление тихо. Никто ничего не заметил.
Меченый со своей кровати видел эту молниеносную расправу, но сделать ничего не мог. На шее у него был закреплён толстый гипсовый бандаж, так что он не мог ни пошевелиться, ни даже двинуть головой. Лицо до половины замотано бинтами. На лбу — кусок пластыря с жёлтыми разводами. Револьвера на этот раз не оказалось под руками. Да и не помогли бы ему ни револьвер, ни даже гранатомёт. Единственная его надежда и опора лежала теперь на полу и силилась вздохнуть.
Андрей подошёл к кровати. Улыбнулся и участливо спросил:
— Ну как наше драгоценное? Головка не кружится?
— Пошёл к чёрту, — прохрипел Меченый сквозь бинты.
Андрей вздохнул.
— Как был ты хамом, так им и остался. Но в целом ты мне нравишься. Поэтому я убью тебя быстро и безболезненно. Мучиться не будешь. Надо было тебя сразу прикончить. Вот и жалей после этого людей. Пожалеешь какого-нибудь ублюдка, а он тебя за это в тюрьму отправит. Верно я говорю?
Меченый молчал. Он уже всё понял. Взгляд его был устремлён в потолок. Он не просил о пощаде, и ясно было, что он тоже не пощадил бы Андрея, если бы тот ему попался.
Секунды бежали. Пора было кончать. Парень на полу начал приходить в себя, пытался встать на четвереньки. Андрей шагнул к нему и добавил ему ногой в живот. Парень покорно свернулся калачиком. Андрей нагнулся и вытащил из его нагрудной кобуры пистолет «макаров». Проверил патроны — полная обойма.
— Может, сам застрелишься? — спросил Меченого. Тот не отреагировал. Тогда Андрей резко выдернул у него подушку из-под головы, бросил на грудь и через подушку, погрузив в неё ствол, несколько раз выстрелил в область сердца. Меченый дёрнулся несколько раз и затих. Андрей обернулся к телохранителю. Тот снова зашевелился.
— А ты мне больше не попадайся на глаза. В следующий раз прибью.
И, перешагнув через него, вышел из палаты. Он по-прежнему был в халате и надеялся так же тихо выйти из больницы, как и пришёл сюда. Но, видно, отпущенное ему время уже кончилось: по коридору с грохотом бежали какие-то люди, полы халатов развевались по ветру. Андрей ринулся им навстречу, крича на ходу:
— Там, в триста шестой, человека убили! Где Шендер? Где Шендер, я вас спрашиваю?
Он вовремя посторонился, пропустив мимо себя несколько человек, затем в несколько прыжков достиг лестничной клетки и ринулся вниз, прыгая через пять ступенек. Коридор первого этажа он прошёл спокойно, не торопясь. Девушка на вахте, кажется, уже о чём-то догадывалась. Глядя на приближающегося Андрея, она раздумывала: выпустить его или позвать на помощь?
Заметив её колебания, Андрей широко улыбнулся.
— Всё хорошо! — сообщил радостно. — Мы уже договорились. Сегодня после обеда доставим к вам больного. Мне так понравилось у вас, просто чудо! Особенно вы.
— А что там за шум? — спросила девушка, красиво выгибая тонкие брови.
— А это Шендеру стало плохо… Сердце не выдержало. Годы, знаете ли, берут своё!
— Что вы говорите! — всплеснула медсестра руками. — Ведь он такой молодой, ему ещё сорока нет.
— Вот-вот, самый опасный возраст, — усиленно закивал Андрей. — Не дай бог никому до таких лет дожить! — И, произнеся столь загадочную фразу, прошёл мимо окончательно растерявшейся медсестры. Сбежал по ступенькам, уже у двери стянул с себя халат, сорвал бахилы и бросил в угол. И вышел.
Но не успел он отойти от здания, как распахнулось окно на третьем этаже и высунулся бритый телохранитель.
— Вон он! — истошно заорал, махая рукой. — Он человека убил!
До ограды было метров сто, а народу — никого. Андрей погрозил парню кулаком и побежал прочь от больницы.
Выскочил на проспект и, не снижая скорости, как заправский спринтер промчался по тротуару, затем свернул на боковую улицу и сразу нырнул в подворотню. Он двигался наугад. Все дворы здесь были сквозные, это упрощало дело. Через несколько минут выскочил на широченный проспект и увидел приближающийся к остановке троллейбус, ещё усилие — и он влетел в заднюю дверь. Тяжело дыша, прошёл вперёд и опустился на переднее сиденье. В голове тяжко стучало, глаза заливало едким потом, грудь ходила ходуном. Он силился унять дыхание. Достал деньги и не глядя подал кондукторше. Та долго отсчитывала сдачу, потом сыпанула полную горсть мелочи, бросила сверху разорванный билетик и ушла, недовольно бормоча. Андрей сунул мелочь в карман и целую минуту сидел неподвижно, низко опустив голову и глядя в пол. Потом вдруг поднялся и прошёл к двери.
— Метро скоро будет? — спросил кондукторшу, не поворачивая головы.
— Скоро, — буркнула та.
Троллейбус подъезжал к остановке. Сквозь заиндевевшее стекло Андрей увидел огромную букву «М» на куполообразной крыше.
Троллейбус дёрнулся и стал. Двери с шипеньем разошлись. Андрей спрыгнул на землю и быстро огляделся. Всё было спокойно. «Кажется, ушёл», — подумал с облегчением. В пятимиллионном городе затеряться не так уж и сложно. Главное, сразу не вляпаться.
Чем ближе к станции, тем гуще была толпа. У самой двери его подхватило с обеих сторон и внесло в раскрытые стеклянные двери, пронесло мимо кассы и — прямиком к турникетам. И вот уже Андрей едет вниз по эскалатору. Снова был долгий спуск под землю, белые плафоны торжественно проплывали мимо, цветные плакаты на стенах манили яркими красками, а платформа всё ближе, ближе. Несколько секунд — и вот он уже идёт по каменному перрону. Глянул на список станций на стене, мгновенно сориентировался и заскочил в ярко освещённый вагон. Двери сошлись за его спиной, вагон качнулся и стал набирать ход. Андрей взялся за поручень и отвернулся к чёрному окну, за которым пролетали жёлтые огни, вились провода, мелькали какие-то тени. В голове мелькнуло: «Надо бы куртку сменить». Но не раздеваться же прямо в вагоне! Хотя народ кругом настолько воспитанный, что никто и бровью не поведёт. Это не Иркутск, где все пялятся друг на друга, будто сто лет на улицу не выходили.
Посмеиваясь про себя, Андрей доехал до нужной станции. Без приключений поднялся на поверхность, бодро прошёлся по Наличной улице и без осложнений вошёл в гостиницу.
А там его поджидал лейтенант. Он подскочил к Андрею и чуть не силком потащил к лифту, шипя и чуть ли не плюясь от возбуждения:
— Что за цирк вы там устроили?
— Какой ещё цирк?
— Неужели нельзя было сделать всё тихо? Ваш фоторобот уже висит во всех райотделах! Вы даже куртку не сняли, так и приехали в ней. Вы что, хотите завалить всё дело?
Андрей развёл руками.
— Ну извините, о куртке я как-то не подумал. Некогда было, знаете.
Ему доставляло удовольствие злить этого обалдуя. Он мог бы объяснить ему, что жизнь гораздо сложнее его представлений, взятых из учебников по криминалистике. А куртка ещё ни о чём не говорит. Таких курток тысячи. И главное — вот он, живой и невредимый, стоит и улыбается про себя.
Когда они оказались в номере, лейтенант подал ему светлый плащ и кепочку.
— Вот, наденьте.
— Зачем это?
— Через пять минут мы уезжаем отсюда. Быстро соберите свои вещи. Внизу машина стоит.
— Да что за спешка?
— Вы разве не понимаете? — вскинулся лейтенант. — Если вас кто-нибудь заприметил на улице, через минуту здесь будет 
будет полиция.
— А вы что, не полиция?
Лейтенант отвернулся с недовольным видом.
— У нас много разных ведомств. Если что, я не смогу ничего сделать. Ни я, ни Виктор Степанович.
— Ну уж если Виктор Степанович не сможет, тогда конечно! — важно произнёс Андрей и решительно направился в душевую. Оглянулся у двери: — Ты тут посиди пока, я быстро.
Четверть часа он плескался под горячими струями, мылил голову, фыркал и резвился. Потом насухо вытерся казённым полотенцем и вышел, отдуваясь.
— Ну вот, теперь можно и ехать.
Лейтенант был как на иголках.
— Пожалуйста, побыстрее. Нас ждут в пансионате, — проговорил, сдерживаясь.
— А это далеко? — спросил Андрей, натягивая свитер.
— Не очень. За два часа доедем. Тишина, свежий воздух, сосновый лес, трёхразовое питание. А главное, там вас никто не будет искать.
«И чего они так боятся? — подумал Андрей. — Можно решить, что это их ловят, а не меня. — Выглянув в окно, увидел далеко внизу, на грязно-белом асфальте синий «форд».
— Ну всё, я готов!
— А плащ?
— Это обязательно?
— Пожалуйста, наденьте.
Андрей не стал спорить. Не без труда натянул на плечи страшно неудобную хламиду кофейного цвета, напялил на голову кепочку, в какой интеллигенты по улицам шастают, и вышел из номера. На плече его висела спортивная сумка с вещами, а казённый дипломат забрал лейтенант.
— Главное, из города выбраться, — говорил лейтенант с озабоченным видом.
— А что, нас могут остановить? — спросил Андрей машинально.
— Всё может быть, — внушал лейтенант. — Насоздавали всяких подразделений, сами теперь не можем разобраться, кто кого главнее. У всех удостоверения, стволов как грязи, и никто никому не верит. Если что случится… — Он многозначительно посмотрел на Андрея.
— Что? — спросил тот удивлённо.
— Надо быть готовым ко всему.
— Да я-то готов, — заверил Андрей. «А вот ты на что способен, этого я не знаю», — добавил про себя.
Затем они неслись по городу. Вылетели на выпуклый мост над Невой и через минуту оказались на Невском проспекте. Ещё минута, и резко свернули на Литейный, потом пробирались задами, закоулочками; а кругом всё дома, домищи, мрачный камень, полированная брусчатка, асфальт под слоем грязи, окна, стены, тупики — какое-то средневековье, безысходность и ужас. Наконец, старый город закончился, начались современные кварталы — высоченные дома, широкие улицы, много воздуха, простор и радость. Андрей откинулся на мягкую спинку и закрыл глаза. Хороший город, с Иркутском не сравнить, но всё равно это не то. А что — то? Не в Африку же ехать? В Африке лихорадка, там противные насекомые. Страшная жара и антисанитария. Там голодные африканцы и свои междоусобицы, клановые войны и кровавые разразборки. Америка — вот где настоящая жизнь! Но и в Америке не всё так просто. Жизнь и там тяжела и опасна, особенно для инородца. Пахать будешь как проклятый. И все они там пашут — от зари до зари, а кто не пашет — тот по свалкам шастает, не хуже наших бомжей. На этом основана вся ихняя цивилизация. Нешто не было у них забастовок и кризисов? Ещё как были! В начале двадцатого века такие страсти кипели — едва не случился свой девятьсот пятый год. Изобилие они выстрадали, купили ценой непосильного труда нескольких поколений ирландцев, французов, испанцев, англичан, итальянцев, ну и конечно же, негров с русскими. Без наших никуда! Не стоит им завидовать. И нет никакого чуда в американской роскоши — за эту роскошь они заплатили кровавым потом. «Да ну их всех к чёрту!»
— Что вы сказали? — услыхал Андрей и открыл глаза. Лейтенант с любопытством смотрел на него.
— Я что-то сказал? — спросил Андрей, хлопая ресницами.
— Да, вы сейчас что-то странное выкрикнули. Наверное, во сне.
Андрей согласно кивнул.
— Ничего, это я случайно. Не обращайте внимания.
Мимо проносились голые деревья с чёрными ветками, они уже ехали за городом. «Надо же, — подумал Андрей, — лес точно такой, как у нас. Словно едешь по Култукскому тракту и скоро с правой стороны покажется Байкал!» Но Байкала не было ни справа и ни слева. Машина неслась по знаменитому Московскому тракту, про который столько уже рассказано легенд и небылиц! А глянешь беспристрастно — ничего особенного. Обычная дорога. Тот же асфальт под колёсами. Те же деревья по обеим сторонам, и такое же серое небо над головой. Андрей отвернулся. Хотелось спать. А ещё — напиться. Чёткий график жизни рушился. Ранние подъёмы, утренние пробежки, ежедневные тренировки, соревнования, ученики — всё осталось в другой жизни. Вроде совсем недавно это было, но ему казалось, что минули эпохи. И сам он необратимо изменился. Это произошло незаметно и как бы само собой. Так сумма мелких подвижек и едва заметных шагов внезапно даёт новое качество; ты с изумлением оглядываешься и видишь позади себя непреодолимую пропасть, через которую нельзя ни перепрыгнуть, ни переползти. Жизнь необратима. Остаётся смириться с этим непреложным фактом. Это большое искусство — принимать жизнь такой, какая она есть, соглашаться с действительностью, не тратить силы попусту — подобное искусство даётся немногим, овладевают им лишь глубокие натуры. А противятся действительности храбрые и безрассудные, вся заслуга которых в их невежестве, недальновидности, глупости и неоправданном зазнайстве.
Меж тем они уже проехали распахнутые ворота и оказались на территории пансионата. Несколько мягких ускорений и плавных поворотов, мелькнули сугробы с чёрными кустами, строй корабельных сосен пронёсся мимо, и вот они уже подруливают к огромному десятиэтажному зданию, к самому его крыльцу. Стоп машина, приехали, выходи!
И снова длинные полутёмные коридоры, скоростные лифты, мягкие ковровые дорожки, по которым хочется ступать как можно тише… Андрею отвели довольно роскошный двухкомнатный номер. Холодильник, плазменный телевизор, кнопочный телефон и вся положенная мебель. Андрей выглянул в окно — с высоты десятого этажа виден был жидкий лес, какие-то трубы на горизонте смотрели в свинцовое безрадостное небо. Решительно задёрнув штору, Андрей опустился в глубокое кресло, положил руки на широкие подлокотники и выжидательно посмотрел на лейтенанта. Тот не стал ходить вокруг да около. Первым делом раскрыл дипломат и вытащил из него прямоугольную карточку приятного золотистого цвета.
— Знаете, что это?
— Конечно. Это банковская карта.
Лейтенант согласно кивнул.
— Возьмите, — протянул Андрею. — На ней пятьсот тысяч.
— Рублей?
— Понятно, что не долларов.
Андрей взял карту двумя пальцами, поднёс к глазам, словно пытаясь разглядеть на ней вожделенные банкноты.
— В холле стоит банкомат. Снимете сами, сколько нужно. Работает круглосуточно. Пин-код написан карандашом на обратной стороне карты. Потом сотрёте.
— Ну хорошо. А что дальше? — спросил Андрей, пряча карту в нагрудный карман.
— Отдыхайте пока. Завтра получите новое задание.
— Какое ещё задание?
— Приедет Виктор Степанович и всё вам объяснит. А вы отсюда ни ногой. Если вас задержат, то и мы не поможем. Не забывайте: ориентировка на вас передана во все отделения полиции. Так что сидите здесь тихо и без особой надобности не высовывайтесь.
Лейтенант, как видно, вошёл во вкус и решил пофорсить. Лицо сделалось строгим, взгляд проникал в самую глубину, заученные слова падали каменными блоками. Андрей отвернулся. Пусть думает, что он у них на крючке. Легче будет сорваться. Андрей уже понял, что так просто его не отпустят. Ещё не зная будущего задания, он понимал, что ему предложат исключительно грязную работу. Ему придётся сводить счёты с врагами этих достойных людей. А ему зачем это? У него своих врагов хватает. Да и не нанимался он в наёмные убийцы. Ничего привлекательного в этом занятии Андрей не находил. Разве что деньги… Да, деньги — это сила. За убийство полудохлого Меченого ему заплатили пятьсот тысяч. Сколько же дадут за настоящее дело?..
И всё же Андрей не будет этим заниматься — это он решил твёрдо. А пока нужно делать вид, что всё нормально.
— Где, ты сказал, банкомат находится? — неожиданно спросил.
Лейтенант застыл с раскрытым ртом. Он только что начал развивать весьма интересную мысль — и вдруг такой пошлый вопрос.
— Внизу, в холле стоит! — буркнул недовольно.
Андрей решительно поднялся.
— Тогда пошли! Заодно баланс проверим.
Таким образом Андрей решал сразу две проблемы — получал наличность и выпроваживал заболтавшегося лейтенанта, возомнившего себя великим стратегом.
Лейтенант семенил за ним по коридору и что-то продолжал объяснять — Андрей лишь ускорял шаг. Свернул на лестницу и ринулся вниз по ступенькам. Восемнадцать маршей промелькнули как жуткий сон — и вот он уже шагает по чисто вымытому мрамору вестибюля. Пока лейтенант соображал, что к чему, Андрей уже вставил золотой прямоугольник в прорезь на банкомате, набрал код из чётырёх цифр, а затем ввёл требуемую сумму. Банкомат замер на секунду, а потом выкинул ровным веером сотню светло-зелёных банкнот, одна к одной. Лейтенант осмысливал увиденное, не понимая, зачем его подопечному понадобилось снимать столько денег сразу. Андрей невозмутимо сложил банкноты пополам и сунул во внутренний карман. Затем повернулся к лейтенанту.
— Не смею вас задерживать. Передавайте привет Виктору Степановичу! — И, не дожидаясь ответа, направился к лифту. Лейтенант провожал его испытующим взглядом, словно хотел броситься вдогонку. Когда створки лифта уже закрывались, он крикнул:
— Завтра в девять!
Андрей машинально кивнул в ответ, но лейтенант этого уже не видел.
Зайдя в номер, бросился ничком на кровать и несколько минут лежал с закрытыми глазами, стараясь расслабиться. Но расслабиться никак не удавалось. Тогда он рывком поднялся, вытряхнул содержимое сумки на покрывало, выбрал спортивные брюки, утеплённую ветровку и быстро переоделся. Через пять минут он уже выходил из вестибюля пансионата — на нём были белые кожаные кроссовки, чёрные спортивные брюки, синяя ветровка с капюшоном и спортивная шапочка. Что ещё нужно человеку для полного счастья? Он посмотрел на часы, сделал два глубоких вдоха и сразу от крыльца побежал по плавно изгибающейся дороге — мимо неподвижных деревьев, прочь от многоэтажки — всё равно куда, лишь бы освободиться от гнетущих мыслей, всей грудью вдыхать чистый холодный воздух и чувствовать, как разогревается тело и по жилам струится горячая кровь. Хороший интенсивный кросс — вот чего ему недоставало! А после кросса — энергичная разминка, растяжка ног и спины, отжимания на кулаках, дыхательная гимнастика, ката и, под занавес, — хикон кумите. На всё это ушло полтора часа — получилась хорошая полноценная тренировка, достаточная для того, чтобы как следует взбодриться и сбросить сонную одурь.
Андрей понимал, что вся борьба ещё впереди. Смерти он не боялся и жизнью не дорожил — в этом было его преимущество. Это был хладнокровный игрок, с точностью автомата просчитывающий варианты и безошибочно выбирающий оптимальное решение там, где другой в ужасе закрывает глаза. Эмоции и сантименты его не задевали. Словно бесплотный дух, он всё видел, всё понимал и ничему при этом не удивлялся. А когда наступала решительная минута, бросался на врага и уничтожал его — истово и безжалостно, не испытывая ни радости, ни огорчения, ни страха, ни упоения — лишь видел перед собой цель, которую разрушал с неумолимостью хорошо отлаженной боевой машины.
Вернувшись в номер, Андрей снял мокрую одежду и тридцать минут качался на продольном и поперечном шпагате, доставал колени подбородком и принимал немыслимые для нормального человека позы. На сорок первом году жизни приходилось уделять суставам повышенное внимание. В противном случае вся техника ударов ногами будет смазанной. Никаких «урамаваши-гери», никаких «йоко» и никаких «уширо» — удары будут неточными и неэффективными. Чтобы этого не произошло, Андрей гонял себя до седьмого пота, до потемнения в глазах, потому что раз и навсегда усвоил нехитрую истину, высказанную непобедимым Суворовым ещё два века назад: тяжело в ученье — легко в бою.
Покончив с растяжками, он выпил литр апельсинового сока, принял горячий душ и со спокойной совестью улёгся в кровать. Дневной сон — дивная вещь! Освежает необыкновенно. Придаёт сил и решимости жить дальше. Андрей проспал почти три часа, а затем, пробудившись, лежал с закрытыми глазами и слушал тишину. Лениво текли мысли, ничего не хотелось, ни о чём не думалось. Где-то в глубине сознания звучал речитатив: «На свете счастья нет, а есть покой и воля…» И следовал неизбежный вывод: предельное состояние покоя — это смерть. Следовательно, в смерти заключено высшее блаженство, совершенный покой и абсолютная свобода! В который раз Андрей ловил себя на мысли о смерти. «Приди ко мне, зачем же не теперь?.. Ворвись отравленным снарядом. Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит, иль отрави тифозным чадом…» Кто это написал? Кажется, Цветаева. А может, Ахматова… К чёрту стихи и меланхолию! Андрей рывком поднялся с постели. О смерти ему ещё рано думать. И уж если уходить из жизни, то не просто так. Для начала он кое-кого изрядно пощиплет. Он ещё точно не знал — кого он будет щипать. Но руки чесались определённо. «Погодите, скоро доберусь до вас всех!» — Андрей погрозил кулаком темноте за окном.
Уже наступил вечер, часы показывали половину восьмого. «Не мешало бы перекусить», — мелькнула совсем не философская мысль. У него на руках было ровно сто тысяч рублей, да на карте четыреста, и ещё около восьми тысяч долларов стодолларовыми купюрами. Эрмитаж он за эти деньги не купит, но на скромный ужин должно хватить. Андрей быстро оделся и отправился на поиски какой-нибудь закусочной.
Второй этаж. Вполне приличный бар, ночная дискотека с мигалками и цветными стёклами под ногами и над головой, сауна с финским паром — все удовольствия наличествовали. Приблизившись к стойке, Андрей взгромоздился на высокий крутящийся табурет и бросил небрежно:
— Коктейль мне сваргань. Молочный…
Бармен слегка удивился, но не подал вида. Бармен из Иркутска обязательно бы рожу скривил, а этот ничего, даже подмигнул левым глазом, я, мол, всё понимаю: пейте молоко со сливками, и всё у вас будет замечательно! Андрей расплатился и, взяв длинный стакан с молочной пеной, понёс его прочь, в таинственную темноту. В глубине зала было сумрачно, играла приглушённая музыка, слышались какие-то шёпоты и вздохи. Ничего агрессивного или враждебного. Агрессию Андрей чувствовал безошибочно, она витала в воздухе, сквозила во взглядах, выдавала себя тысячью едва приметных деталей. Но в этом затемнённом зале всё был тихо и в высшей степени пристойно.
Откуда-то из темноты вынырнула рослая дебелая девица в короткой юбочке и с томным взглядом.
— Мужчина, не угостите сигареткой?
Отчего же нет? Андрей сделал широкий жест.
— Садись!
Завязался разговор. Андрей лениво спрашивал девицу, как её зовут, да сколько ей лет, откуда она родом и сколько зарабатывает за месяц напряженного труда. Та заметно смущалась, но всё же отвечала и даже не выказывала неудовольствия. В родном Иркутске Андрея давно бы уже послали по известному адресу, а эта сидит, терпеливо объясняет, что и как, или молчит, когда уж совсем не хочет говорить. Андрей оценил её деликатность и в очередной раз пожалел, что родился не в Петербурге, а в полудикой заснеженной Сибири. Славный город Питер! — хоть и стоит на болотах и на костях сотен тысяч крестьян, согнанных по приказу Петра на постройку этого каменного исполина. Сколько судеб человеческих тут похоронено, сколько проклятий зарыто в топкую почву!
Андрей неожиданно поднялся. Глянул на девицу сверху.
— Пойдём!
— Куда? — ответила та, хлопая ресницами.
— Ко мне в номер. Или ты не хочешь?
— Я хочу, — тихо сказала девушка. — Только это…
— Не обижу! — успокоил Андрей. — Получишь по двойному тарифу.
— Пятьдесят долларов в час, — добавила девица.
— Да хоть пятьсот! — отрезал Андрей. — Ты мне понравилась.
Он взял девушку за руку и пошёл между столиков к выходу. Нетрезвые посетители предупредительно убирали ноги, Андрей и его спутница выбрались из бара без приключений. В половине десятого они зашли в номер, а в одиннадцать девица покинула его апартаменты. В правой руке она сжимала две стодолларовые банкноты, и если бы кто-нибудь заглянул к ней в глаза, то увидел бы в них крайнюю степень довольства. Кажется, она и уходить не хотела. Но Андрею нужно было рано вставать, и он вежливо попросил её удалиться.
На следующее утро приехал Виктор Степанович в сопровождении лейтенанта. Несмотря на всю свою самоуверенность и внешний лоск, выглядел он чуть ли не испуганным. Так странно взглядывал на Андрея, будто перед ним был не обычный человек, а чудо природы, некий феномен, грозный и не до конца изученный. Андрей сразу почувствовал эту перемену и принял её как должное. Он не любил панибратства. А кроме того, после недавних событий перестал доверять людям в погонах. Он и раньше не очень-то им верил. Были, конечно, и среди них порядочные и надёжные личности, но в последнее время ему что-то не везло. Вот и этот что-то суетится, коньяк по рюмкам разливает, дорогие закуски с собой привёз, а что у него на уме — этого и сам чёрт не разберёт.
— Выпьем за успешное начало! — провозгласил полковник, поднимая рюмку.
Андрей осторожно взял рюмку двумя пальцами и стал рассматривать содержимое на свет.
— Да ты не сомневайся, напиток хороший, настоящий «Арарат», без подделки! — успокоил полковник, цепляя вилкой кусок розовой ветчины.
— Я вообще-то с утра не пью, но уж так и быть, из уважения к вам… — вздохнул Андрей и, примерившись, вкусил от щедрот казённого ведомства.
— В общем так, — перешёл к делу полковник, сразу сделавшись серьёзным. — Этого друга ты, конечно, угрохал вчистую. Мы долго смеялись, когда узнали подробности.
— А что тут смешного? — спросил Андрей, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу.
— Да как-то странно ты всё сделал. По-любительски, и даже не по-любительски, а…
— По-идиотски! — подсказал Андрей.
Лейтенант издал сдавленный звук, словно подавился. Полковник грозно на него посмотрел.
— Я не знаю, как это назвать, но подобного в нашей практике ещё не бывало.
— Так у вас такие дела практикуются? — удивился Андрей. — Вот уж не думал!
— Да я не в этом смысле, ты меня на слове не лови! — огрызнулся полковник. — И вообще… — он перегнулся через стол и взял пухлой рукой бутылку с коньяком и наполнил рюмки до краёв, — не о том мы говорим. Ну, с богом! — и снова выпил и закусил.
Андрей не стал пить, вместо этого сорвал жестяную пробку со стеклянной бутылки «пепси-колы» и отхлебнул из горлышка напитка, остро пахнущего камфорой. «Пепси-кола» была настоящая — «оттуда».
— Поговорим о деле! — предложил полковник.
— Поговорим, — кивнул Андрей.
— Вот я и говорю: молодец! Конечно, не мне тебя учить, как себя вести в подобных случаях. Поэтому — действуй! Предоставляем тебе полную свободу.
— В каком смысле?
— В самом прямом! Работай так, как умеешь. А ты умеешь. Это я безоговорочно признаю.
— Ещё бы вы не признали! — Коньяк всё же подействовал на Андрея. Острота восприятия снизилась, мысли отяжелели и не поспевали за быстро меняющейся обстановкой. Он отметил про себя, что стал развязнее. Да и чего стесняться? Ведь он и в самом деле лучший! Андрей сел поудобнее, в руках у него оказалась полная рюмка коньяка и он, неожиданно для себя, выпил её одним глотком, со стуком поставил на стол и взял с блюдца кружок лимона, кинул его себе в рот и стал усиленно жевать.
Лейтенант с благоговением смотрел на него. Даже полковнику понравилось то, как он расправился с коньяком, а особенно — с лимоном.
— Молодец! — крякнул он и даже привстал от нахлынувших чувств.
Андрей сдержанно кивнул.
— Так я не понял, что за дело вы мне предлагаете?
— Да ничего особенного, — подхватил полковник и склонился к своему саквояжу. — У меня всё с собой. Вот и фотография имеется в наличии… Такая славная фотка. Мы за неё прорву денег переплатили.
Андрей взял за угол глянцевый снимок, повернул к себе и с удивлением присвистнул:
— Это что за шутки?
С фотографии глядел на него Андрей Битов, известный питерский писатель с задумчивым взглядом и огромной мыслью во всё лицо. Хотя, конечно же, это был вовсе не Битов и даже не писатель. Скорее всего, какой-нибудь олигарх, имеющий сходство, так сказать. К олигархам у Андрея было сложное отношение. Они, конечно, большие подлецы, но и вряд ли стоило их убивать. Особой злости он к ним не испытывал. Скорее — брезгливость.
Полковник нетерпеливо кашлянул.
— Задание лёгкое: грохнешь его возле дома. У него нет никакой охраны, ходит всегда пешком. Сделаешь дело и спокойно уйдёшь! Скажу тебе по секрету — за этого говнюка никто с тебя не спросит. Так, пошумят несколько дней для вида, а потом спустят дело на тормозах. Зато получишь пять лимонов, на карту тебе переведём. Дело — лучше не придумаешь!
Андрей не разделял такого оптимизма.
— Если всё так просто — зачем я нужен? Поручите кому-нибудь из своих.
Полковник качнулся на стуле, крепко сцепил пальцы в замок и пустился в объяснения.
— Понимаешь, в чём тут дело, человек этот известен в определённых кругах. Тут, брат, политика замешана. Что случись — сразу кинутся шерстить картотеку. Здесь нужен свежий человек, гастролёр. Ты подходишь идеально. Да и какая тебе, в самом деле, разница, кого мочить?
— Да, в общем-то, никакой, — пожал плечами Андрей. — Просто мне интересно, кого я на тот свет отправлю. А то подсунете какого-нибудь праведника, а меня потом совесть замучает. Не хочется обижать хороших людей.
Полковник скривился.
— Хороший — не хороший… Это всё умники напридумывали. Нет такого понятия — хороший человек! Это я тебе говорю — полковник полиции, который всю жизнь копается в человеческих отбросах. Все мы для кого-то хорошие, а для кого-то мы очень и очень плохие, так что ты эту демагогию брось.
— Но ведь есть такие, которые для всех хороши! — не унимался Андрей.
— Нет таких! — полковник рубанул воздух ладонью. — Хотя, может, и были когда-то. Но эти времена давно прошли. Ты посмотри, что происходит в мире!
— А что происходит? — Андрей изобразил на лице удивление, оборотился кругом.
— Как это что? — в свою очередь удивился полковник. — Двадцать первый век на дворе! Теракты в Америке, война на Ближнем Востоке. Афганистан, Ирак, Сирия. А на Украине что делается?
— Я на Украине не был. — Андрей отвернулся. Разговор стал утомлять его.
— И плохо, что не был, — напирал полковник.
— Я этой войны не понимаю. И не одобряю. Чего они там не поделили?
— Как это чего? — выпучил глаза полковник. — Ты что, в самом деле не понимаешь или прикидываешься?
Андрей не хотел спорить. Взял фотографию с края стола и стал внимательно рассматривать. Мужчине было далеко за пятьдесят. Лицо типичного питерца — отёчное, с мешками под глазами. Взгляд тусклый, и во всём облике печать какой-то неизбывной тоски. Андрей не испытывал к этому человеку никакой симпатии, но и разозлиться на него не мог. Дело представилось ему предельно ясным: политические разборки, перед очередными выборами убирают конкурентов. Он вдруг вспомнил, что грядут выборы мэра Санкт-Петербурга. Отложил фотографию в сторону и потянулся к бутылке с пепси-колой.
— Ну что? — с тревогой спросил полковник.
— Я согласен.
— Вот и молодец! — полковник шумно выдохнул. — Только смотри там, шибко не импровизируй. Сделай всё тихо и по-быстрому. И постарайся обойтись без стрельбы.
— Как скажете, — вздохнул Андрей. — Сколько времени вы мне даёте?
— Да в принципе тут нет жёстких сроков. Три дня тебе хватит?
— Хватит.
— Вот и хорошо. — Полковник сразу заторопился, заспешил. Схватился за бутылку… — Ну что, на посошок?
— Вы пейте, а я не буду, — ответил Андрей.
— Вот это зря, — с полным убеждением сказал полковник, торопливо налил уже четвёртую рюмку дорогого армянского коньяка. Можно было догадаться, что дорогой напиток покупался не на свои деньги. Стало быть, удовольствие было полным и безоговорочным.
Полковник живо поднялся, лейтенант тут же вскочил на ноги.
— Всё, мы поехали. У меня ещё много дел.
— Погодите, а адрес? — воскликнул Андрей. — Где я буду искать этого деятеля?
Полковник кивнул помощнику. Тот протянул Андрею листок, на котором было написано от руки шариковой ручкой: «Шкиперский проток, 11–21».
— Фотографию мы тебе оставить не можем, ты уж извини, — сказал полковник, беря со стола глянцевый лист. — Да ты его ни с кем не спутаешь. Лицо запоминающееся. Он гуляет по вечерам со своей собакой. Французский бульдог, знаешь такого?
— Видал.
— Собака, конечно, осложняет картину, но ты сам смотри, действуй по обстановке.
— Я же сказал, всё будет в порядке! — повторил Андрей нетерпеливо. Вся эта комедия ему надоела. Ни на какую Шкиперскую протоку он, конечно же, не пойдёт и убивать никого не станет. Это решено. Просто нужно было потянуть время. — Значит, у меня есть три дня?
— Хорошо бы к пятнице покончить с этим делом, — произнёс полковник многозначительно.
— Ну что ж, — Андрей сделал задумчивое лицо. — Сделаем так. Завтра утром я туда проеду, посмотрю на месте, что и как. Во сколько он выходит на прогулку?
— Обычно он гуляет с собакой после девяти. Но я не советую тебе туда ездить. Зачем лишний раз светиться? Не забывай, что ты в федеральном розыске.
— Нужно всё тщательно продумать. Соседи могут подвернуться, случайные прохожие. Опять же собака. Вы думаете, это так просто? Это вам не муху прихлопнуть!
Полковник обиженно поджал губы.
— Дело твоё. Но запомни: в случае чего про нас ни слова! Иначе, сам понимаешь, никто тебе уже не поможет. А так у тебя будет шанс выпутаться, хотя, конечно же, лучше не попадаться.
— Да это понятно. — Андрей легко поднялся, прошёл к окну. — Снегу-то навалило, прямо как у нас.
— Где это? — вскинулся полковник.
— Ну в Иркутске! Вы разве не бывали?
— Нет, не был.
— А Виктор Викторович мне говорил…
— Какой ещё Виктор Викторович? — нетерпеливо перебил полковник.
— Ну тот самый, про которого вы рассказывали! — Андрей испытующе поглядел в лицо собеседника. — Вы что, забыли?
Полковник несколько секунд пристально смотрел ему в глаза, потом отвёл взгляд.
— Не знаю я никакого Виктор Викторовича.
Однако по изменившемуся голосу, по мгновенно напрягшемуся лицу — Андрей понял, что полковник лжёт. И теперь он знал ответ на главный вопрос: есть ли связь между этими ментами и теми, которые остались там, за Уральским хребтом. Было бы лучше, если бы они действовали независимо друг от друга, но, как и обычно это бывает, желания не совпадали с действительностью. Два полковника, конечно же, знали друг о друге и действовали согласованно. Да и как в Питере могли так быстро узнать о его приезде? И как они нашли его на съёмной квартире всего через пять часов после стычки с Меченым? Картина вырисовывалась неприглядная. Получалось, что верить нельзя никому. Все эти улыбки, дорогие коньяки, бесплатные закуски, заверения в дружбе и обещание помощи — всё это было обычным надувательством. Каждый думал только о себе, заботился о своих интересах и преследовал свои цели. О чести не было и речи. О справедливости и гуманизме никто не думал. И это следовало признать вполне нормальным: дикий рынок, передел собственности, переоценка ценностей, борьба за выживание и полная анархия нравов и поступков. Вечно юная Россия — две тысячи двадцатый год от Рождества Христова!
Гости наконец-то убрались. Андрей наблюдал из окна, как чёрная иномарка отвалила от центрального входа и покатила прочь по извилистой дороге. Остатки коньяка и даже закуску они увезли с собой. Это было на руку Андрею. Пока эти деятели будут ловить кайф и предаваться мечтаниям, Андрей быстренько сгоняет в город. На всё про всё у него было три дня, а сделать предстояло многое.
Первым делом он спустился на первый этаж и купил в бутике коричневую куртку из тёплой замши и синюю шапочку с пушистым помпончиком. Нацепил на нос супермодные зеркальные очки и — готов питерский пижон! Затем покидал вещи в спортивную сумку, деньги рассовал по карманам, документы не забыть… Сунул старую одежду в полиэтиленовый пакет, чтобы выкинуть по дороге. На пороге остановился на минуту, обвёл взглядом комнату и остался доволен: сразу его не хватятся. Значит, до вечера время есть, а может, и до утра.
Отдавая ключ дежурной, бросил как бы мимоходом:
— Поеду, прогуляюсь по Питеру. Давно не был в Русском музее. И в Эрмитаже тоже не был тыщу лет. А какой это замечательный музей! Зайдёшь, и просто неохота выходить. И как это догадались в царском дворце музей устроить? Это просто поразительно!
Дежурная просияла от удовольствия. Такой наивный восторг провинциала был ей по сердцу.
— Вы сейчас, — напутствовала она его, — как выйдете из корпуса, идите прямо по дороге, а потом всё направо, там трасса недалеко. Автобусы часто ходят. А там спуститесь в метро и доедете до площади «Александра Невского». Быстро доберётесь.
— Спасибо, я знаю, как доехать! — вполне искренне улыбнулся Андрей. До чего ему нравилась эта вот предупредительность питерцев! В Москве такое редко встретишь. Об Иркутске нечего и говорить.
Андрей накинул сумку на плечо и бодро направился к лифту.
Выйдя на улицу, энергично зашагал по мокрому асфальту. Холодный воздух бодрил, хотелось бежать со всех ног — всё равно куда. Избыток сил распирал его. Ощущение огромной физической силы и хлещущего через край здоровья было знакомо ему слишком хорошо, он не променял бы его ни на один наркотик в мире, потому что первое было естественно, а второе шло наперекор природе. Так уж заведено в этом мире: сначала упорный труд, а затем награда за него. Сперва страдание, потом блаженство, но никак не наоборот. Стремление купить счастье за деньги, желание обмануть природу — наказывается быстро и сурово — похмельем, ломкой, депрессией, распадом личности и неизбежной смертью.
На шоссе ему не пришлось долго стоять. К обочине свернула белая «тойота», и водитель — мужчина средних лет — согласился подбросить Андрея до ближайшей станции метро.
— Вообще-то вам куда надо? — спросил он участливо.
— Вообще-то мне в центр, — ответил Андрей.
— А поконкретнее?
Андрей покосился на водителя, но тут же одёрнул себя. Человек просто интересуется, а он уж невесть что подумал.
— Мне надо в косметическую лечебницу, — твёрдо произнёс и, перехватив удивлённый взгляд, добавил: — шрам убрать со спины. А то знаете, как выйдешь на пляж, так все пялятся как ненормальные.
Водитель улыбнулся.
— Шрамы украшают мужчину. Хотя, конечно же, смотря какой шрам. Одному моему знакомому овчарка нос откусила, представляете? Полез к ней в миску, а та взяла и тяпнула его, никто глазом не успел моргнуть. Раз — и нет половины носа! — Водитель залился смехом.
— Что же он так неосторожно?
— Просто не ожидал! Пришёл к другу в гости и решил с его собакой поиграть. У него и у самого была овчарка, здоровый такой кобель! Он с ним таким манером дома развлекался, полезет рукой к миске со жратвой, а тот скалится, бросается и рычит. Но это всё понарошку было, собака ведь умная, понимает, что хозяин с ней играет. А тот, другой кобель — его Альтом звали, такое дурацкое имя, — так вот, этот кобель юмора не понял. Только этот парень к нему нагнулся за жратвой, тот как встанет на дыбы и — готово дело! Носа как не бывало. Что тут началось — бог ты мой! Забегали все, женщины в обморок попадали. Хозяин к собаке бросился, разжимает пасть, пытается отнять добычу.
— Ну и как, отнял? — спросил Андрей, увлекаясь рассказом.
— Какое там! Ни черта уже не было. Проглотила, и все дела. Впредь будет умнее.
— Кто, собака?
— Да нет. Парень этот будет умнее. Носы то, чай, на деревьях не растут!
Водитель вдруг нахмурился, обиженно засопел, словно сам лишился носа.
Андрей выдержал соответствующую паузу, потом поинтересовался:
— Ну а как же он потом? Без носа-то? Неудобно, чай? Захочет что-нибудь понюхать, а нечем!
— Да всё нормально! У нас сейчас, знаете, какие чудеса бывают. Сделали ему новый нос. Я сам такого не ожидал, хотя тоже медик.
— Вы медик? — удивился до предела Андрей. Если бы мужчина заявил, что он президент Соединенных штатов Америки, Андрей поразился бы меньше. — Вы не шутите?
— Не шучу, — успокоил мужчина. — Я фармацевт. Аптекарь, если сказать по-русски.
— Аптекарь тоже слово нерусское, — пробормотал Андрей.
— Вот я и говорю: сам не ожидал, что его так классно обработают. Нос ему восстановили лучше прежнего.
— В самом деле? — участливо спросил Андрей. — И вы это сами видели?
— Конечно видел. Я с хирургом говорил после операции. Поблагодарил его — так мне понравилась его работа. Подарил упаковку тринитротолуола — ему надо было для работы.
— Носы взрывать? — усмехнулся Андрей.
— Зачем взрывать? Вы это к чему? — водитель бросил на него беспокойный взгляд.
— Тринитротолуол, насколько мне известно, это мощная взрывчатка. Используется в боевых снарядах.
— Да это же другой тринитротолуол! — радостно воскликнул мужчина. — Тот же нитроглицерин — это и взрывчатое вещество, и средство от ишемии. Слыхали, небось?
— Слыхал, — кивнул Андрей. — Вы лучше про нос расскажите. Как они его восстановили? Я что-то не пойму.
— Да очень просто! В уцелевшие носовые хрящи втыкают такую штуковину — вроде шляпки на ножках. Закрепляют её там, а потом обтягивают кожей, взятой у этого же пациента где-нибудь со спины, пониже пояса. А уж после этого заполняют пустоты специальным гелем, который со временем прорастает живой тканью и становится плотью, то есть носом — красивым и удобным. Правда, за таким носом уход нужен соответствующий — по первости даже чихнуть нельзя. А если кто кулаком по морде двинет, так этот самый шлямбур долго потом выковыривать придётся из пазов! — Мужчина засмеялся над собственной остротой.
— А вы не могли бы меня с этим хирургом познакомить? — спросил Андрей.
— Познакомить? Могу, отчего же. Вам прямо сейчас надо?
— Желательно. Я заплачу за беспокойство. Тысячи рублей хватит? — Андрей вытащил купюру и помахал ею в воздухе для убедительности.
— Хватит, — кивнул мужчина. Оторвал руку от руля и взял деньги.
Андрей облегчённо вздохнул. Этого аптекаря ему сам бог послал! Не надо мотаться по улицам, выискивать лечебницу, стоять в очередях.
Они уже ехали по городу. Снова мелькали изъеденные влажностью стены, ажурные металлические решётки, шныряли прохожие во все стороны, а сверху нависало утомительно-однообразное небо. Город подавлял своей громадой. Эти тяжеловесные дома, мрачные каналы, двухсотлетняя каменная кладка, осыпающийся жёлтый известняк и крепкий серый гранит — всё это угнетающе действовало на психику. Трудно было понять, в чём тут дело — в камнях или в атмосфере, а может, тяжёлая кровавая история этого исполина наложила на всё неизгладимый отпечаток. Да и не хотел никто об этом думать. Люди просто жили здесь. Просто шли по улице. Просто ехали. Рождались, умирали, праздновали свадьбы, болели, огорчались и веселились. Мало ли что было здесь до них. И уж совсем неизвестно — что будет после.
— Ну вот, скоро будем на месте…
Андрей присмотрелся: опять на «Васильевский»?
Словно отвечая на его невысказанный вопрос, мужчина сообщил:
— Этот мой знакомый работает в Покровской больнице, на Большом проспекте. Недалеко от Смоленского кладбища — очень удобно!
Андрей преувеличенно кивнул:
— Это точно. В случае чего — далеко ходить не надо. Брык — и сразу на кладбище.
Они уже неслись по Среднему проспекту, потом резко свернули у светофора и снова — полный газ. Аптекарь, видно, любил быструю езду.
Через несколько минут подъехали к больничному комплексу. Проехали по длинной дуге и остановились у каменных ступенек.
— А не оштрафуют? — поинтересовался Андрей.
— Да кому это надо?
Делать нечего — Андрей выбрался из машины.
Вместе они взошли по ступенькам и проникли в здание.
— Подождите здесь, я сейчас вернусь, — вполголоса произнёс мужчина и исчез за дверью с надписью «служебный вход». Андрей сел на скамейку у крашеной стены, поставив сумку на пол. Разговор предстоял непростой, но он не волновался, потому что знал: деньги способны творить чудеса.
Ждал он недолго: через десять минут аптекарь появился в сопровождении плотного коренастого мужчины, абсолютно лысого и с располагающей улыбкой на мясистом лице. Он первый протянул руку и сказал просто:
— Протасов, хирург.
— Глотов, ваш будущий пациент.
Хирург вопросительно изогнул брови.
— Вам, на мой взгляд, нет никакой нужды, хотя…
— Ну, я поехал, — вставил аптекарь, — договоритесь тут без меня.
Андрей протянул ему руку.
— Спасибо. Вы мне очень помогли.
Тот отмахнулся:
— Ладно уж, любой бы помог на моём месте.
Когда он удалился, Андрей обратился к хирургу:
— Нам надо очень серьёзно поговорить. — Он выразительно огляделся и замолчал.
Хирург его понял.
— Хорошо, пойдёмте наверх.
Они поднялись на второй этаж и вошли в просторный кабинет, пахнущий дезинфекцией и напоминающий о страданиях, о крови и о бренности жизни.
— Слушаю вас, — сказал хирург, устраиваясь за столом.
Андрей медлил, не зная, с чего начать.
— Прежде всего я хочу просить вас не говорить никому о том, что я вам сейчас скажу.
— Можете не беспокоиться, — заверил доктор. — Если бы вы знали, сколько секретов я держу в своей голове: страшное дело! Вы слыхали, наверное, что существует пресловутая врачебная тайна.
— Дело не только в этом.
— А в чём ещё?
— У меня проблемы с законом, поэтому я хочу изменить свою внешность. Плачу любые деньги. Только надо всё сделать очень быстро. Потом я уеду из Питера. Вы никогда больше меня не увидите. И про то, что я здесь был, никто не узнает. Вы ничем не рискуете.
Доктор шумно вздохнул и опустил голову.
— Про то, что я ничем не рискую, вы мне не рассказывайте. Меня тут каждый месяц трясут.
— Кто вас трясёт?
— Органы, кому ж ещё? Вы что думаете, вы первый, кому приспичило перекроить своё лицо? Да если бы я соглашался на все подобные предложения, так давно бы стал миллионером. Или сидел в тюрьме, — добавил тихо.
— Не знаю насчёт всех остальных, но я не преступник. Случилось так, что я теперь вынужден скрываться, но я не сделал ничего плохого, то есть ничего такого, за что мне было бы стыдно.
— Убили кого-нибудь? — быстро спросил хирург.
Андрей подумал секунду, потом кивнул согласно.
— Пришлось.
— А за что?
Ясно было, что в эту минуту решается всё дело. Хирург что-то решал про себя. Андрей решил рассказать ему всё.
— Я не из вашего города, приехал издалека, из Сибири. В моём городе меня хотели убить, напали несколько человек на одного. Мне пришлось защищаться. Я ведь каратист. Отключил троих, а одному шею сломал. Они все со стволами были, а я безоружный. Если бы не я их, то они бы меня изрешетили. У меня не было выбора.
Хирург задумался.
— Ну а почему скрываешься. Братки достают?
— Если бы, — вздохнул Андрей. — Родная полиция не даёт покоя.
— Как так?
— Да вот так. Менты как раз и сдали меня браткам.
Хирург откинулся на спинку кресла.
— Ничего не понимаю.
— Да я сам не могу понять, как всё это произошло, — сказал Андрей. — Сначала были братки, потом менты за меня взялись. Потом я от них кое-как ушёл, и вот уже здесь, в вашем замечательном городе, снова меня достали. Хотят, чтобы я стал наёмным убийцей, устранял неугодных власти людей. Теперь понятно?
— Пожалуй, — произнёс раздумчиво хирург, — но не всё.
— Я тоже не всё понимаю, — вздохнул Андрей.
Повисла пауза. Хирург думал о чём-то своём, Андрей не знал, что добавить к сказанному.
— Допустим, что я соглашусь, — наконец произнёс хирург. — Какая операция тебе нужна?
— Да мне всё равно, я ведь в этом ничего не понимаю. Главное, чтобы меня не узнавали на улице, ну и чтоб не сильно долго было. За неделю управитесь?
— В принципе можно. Нос подправить, кожу натянуть. Мешки под глазами ликвидировать. Двухчасовая операция под местным наркозом. Придётся, конечно, потерпеть. Потом синяки будут дней десять держаться. На носу — лангетка.
— А я сильно изменюсь после этого, меня узнать можно будет?
— Конечно можно!
Андрей крякнул с досады.
— Вы разве не поняли? Мне нужно, чтобы меня совсем нельзя было узнать, чтобы опознать не могли!
— Тьфу, тьфу, тьфу! — быстро проговорил хирург. — Опознают трупы.
— Да бог с ними, с трупами! Можете сделать мне новое лицо или нет?
— Я всё могу, — ответил хирург. На лице его показалась мрачная улыбка.
— Тогда сделайте! Плачу наличными. Скажите вашу цену, и по рукам!
Хирург прищурил один глаз, перегнулся через стол и взял Андрея двумя пальцами за нос. Повернул вправо, влево, с неожиданной силой помял переносицу. Потом потрогал подбородок, подвигал нижнюю скулу.
— Значит так, если вы хотите крови — будет вам кровь. Но будет больно.
— Я не боюсь боли.
— Это хорошо. Скажите, у вас есть пять тысяч долларов?
— У меня есть больше.
— Давайте их сюда.
Андрей полез в карман, достал пачку зелёных банкнот и быстро отсчитал нужную сумму.
— Пожалуйста.
— Расписку я вам дать не могу.
— Мне не нужна расписка. Лучше скажите, как я буду выглядеть. Надеюсь, вы меня не изуродуете?
— Да что вы! Ко мне обращаются известные люди: дикторы, актёры, политики. Никто пока ещё не жаловался. Получались такие красавицы! И красавцы тоже.
— У меня другой случай, — заметил Андрей. — Я не за красотой к вам пришёл.
— Да я уж понял. — Хирург подвинул себе чистый бланк. — Сделаем так. Я выпишу направление, будете лежать в отдельной палате. После обеда сделаем приброску и всё обсудим. Операция в среду.
— То есть послезавтра?
— Да, послезавтра. В десять утра.
— А раньше нельзя?
— Дорогой вы мой! Ко мне за полгода в очередь встают. Вы на одни анализы потратили бы месяц!
— Какие ещё анализы?
— То есть как — какие? Весь перечень по полной программе: кровь, моча, сердце, лёгкие, свёртываемость, спид, сифилис, справка от психиатра, он нарколога, от окулиста.
— А окулист при чём?
— Тут всё причём! Бывают случаи, что люди слепнут после операции. Это вам не зуб выдернуть. Тут, понимаете ли, затрагивается самая суть человека, а это чревато. Всё-таки природа человека изучена не полностью. Многого мы не знаем. Поэтому страхуемся, как можем.
Доктор склонился над столом. Андрей смотрел сбоку, как он быстро заполняет стандартный бланк.
— Значит так, — молвил доктор, поднимаясь. — Сейчас пройдём в палату. Вещи можете взять с собой. Переоденетесь прямо там. Через полчаса обед. Вечером я зайду, обсудим детали. Хорошо?..
Они вышли из кабинета, поднялись по широкой мраморной лестнице на четвёртый этаж, потом долго шли по коридору и остановились перед крашеной деревянной дверью, на которой было нарисовано чёрной краской: «417». Доктор открыл дверь и первый вошёл. Андрей шагнул следом.
— Располагайтесь. Столовая находится дальше по коридору. Да вы и сами услышите, когда больные пойдут на обед. Вы тут устраивайтесь, а я зайду к старшей медсестре, отдам ей направление и сделаю необходимые распоряжения.
Доктор стремительно вышел, захлопнув дверь.
Андрей с любопытством осмотрелся: деревянная кровать, низенькая тумбочка, радио на стене с тянущимся белым проводом, стол и стул, шкаф для платья, раковина в углу. Последний раз в больнице он лежал четверть века назад, когда болел пневмонией. Он учился тогда в девятом классе. Только и запомнилось ему: уколы пенициллина и бутылочки со сладким кефиром. Теперь пенициллином не обойдёшься. А кефир он не пил уже лет десять. Андрей передёрнул плечами. Не слишком ли далеко он заходит? Может, и не надо никакой операции? Быть может, всё не так уж и плохо? Бросил сумку возле кровати и сел на кровать. Пружины прогнулись и скрипнули под ним. Ещё не поздно отказаться от операции. А с другой стороны: почему бы и нет? Это даже интересно! Начать жизнь заново. Tabula rasa! Новое лицо, новое имя, новая жизнь. Никто тебя не знает. Ты можешь заняться чем угодно! Нет, он всё делает правильно. Выбора у него действительно нет. Ведь он находится в федеральном розыске. Братки его ищут. О справедливости можно только мечтать. Да и что это такое — справедливость?.. Снаружи послышался смутный говор, шарканье ног по полу. Больные потянулись в столовую. Андрей решил сходить на обед, а уж потом принять окончательное решение (хотя и понимал в душе, что решение уже принято).
Доктор появился в седьмом часу. Андрей уже щеголял в пижаме, он успел поспать после довольно безвкусного обеда и теперь сидел на полу — делал наклоны в разные стороны и усиленно дышал.
Доктор прошёл к столу и, усевшись на единственный стул, сообщил:
— В общем, так. Операцию будем проводить в два приёма. Сначала подправим скулы, чтобы они не так сильно выдавались. Лицо примет другую форму, а это очень существенно в таком деле. Затем сделаем пластику носа, подтянем кожу. Резекция губ тоже не помешает — так, самую малость. Ну и всё на этом!
— Вы думаете, этого хватит? — немного подумав, спросил Андрей.
— Думаю, что да, — с убеждением ответил врач. — Знакомые, конечно же, смогут вас узнать. Но фото на паспорте будет другим. В крайнем случае сойдёте за собственного брата.
— У меня нет брата.
— Если хотите, сделаем вам новые документы. Но сами понимаете, за это придётся доплатить.
— Я понимаю, — кивнул Андрей. — Сколько?
— Ну, учитывая, так сказать, специфику, две тысячи всего. Долларов.
Андрей потянулся к сумке.
— Вот, — бросил на стол две купюры.
— Документы будут готовы к моменту выписки.
— То есть?
— Через неделю. Получите паспорт нового образца и — скатертью дорога!
Доктор широко улыбнулся.
— Что ж, спасибо, — сдержанно кивнул Андрей.
Доктор внезапно стал серьёзным.
— Ещё вот что. Советую перекрасить волосы. Уж больно у вас шевелюра приметная! Я бы посоветовал парик на первое время.
— Может, сами что-нибудь подберёте? — сразу нашёлся Андрей.
— Посмотрим. — Доктор поднялся. — Послезавтра утром будьте готовы к операции. Не боитесь?
— Нет. А чего мне бояться?
Доктор задумался на миг.
— Да в принципе-то нечего. Но обычно все нервничают перед операцией. Ночь накануне не спят. Мы даём успокоительные, снотворное. У нас опытный психолог в штате.
Андрей улыбнулся.
— Мне психолог не потребуется.
— Я так и понял, — произнёс хирург с усмешкой. — Ещё вот что: завтра вам сделают панорамный рентгеновский снимок и возьмут кровь на свёртываемость. А вечером, перед сном, поставят кровеостанавливающий укол. Довольно болезненный. Некоторые в обморок падают. Будьте готовы.
— Жду с нетерпением!
Доктор ушёл, насвистывая. И ещё бы ему не насвистывать! — работать с такими больными — одно удовольствие.
Однако подготовка к операции оказалась не очень приятной. Кровеостанавливающий укол в то место, на котором обычно сидят, и в самом деле оказался довольно болезненным. Андрей не пожелал ложиться на кушетку и принял укол стоя, но сразу после инъекции у него вдруг сильно закружилась голова и он едва не упал, не успев даже натянуть брюки. Панорамный снимок головы, сделанный несколькими часами раньше, пришлось повторить — что-то там в системе не заладилось. Утром, перед самой операцией, молодая длинноногая медсестра довольно грубо запихала ему в обе ноздри два марлевых тампона, каждый сантиметров по десять длиной, так что Андрею стало не хватать воздуха. Уже на операционном столе ему сделали очень неприятный укол толстой иглой прямо в нос, в хрящи, затем очень больно укололи куда-то внутрь каждой норки, впрыскивая в неподатливые хрустящие ткани мощный анастетик. Андрей стискивал зубы и молчал. Обе его руки были привязаны к столу обычным бинтом — так врачам было спокойнее. Сзади встала операционная сестра и положила руки на лоб, прижимая голову к столу.
— Закройте глаза!
— Вы что, под местным наркозом будете резать? — спросил Андрей хрипло.
— Начнём под местным… а там видно будет, — ответил хирург сквозь марлевую повязку.
Андрей умолк. В глаза ему светила огромная чаша с круглыми светящимися плафонами. Пахло спиртом и ещё чем-то острым. А кровью покуда ещё не пахло.
— Закройте глаза, вам не нужно смотреть, — мягко внушала медсестра, и Андрей послушно смежил веки. Сердце стучало не совсем ровно, губы пересохли. Хуже всего, что он не знал, чего ждать. Когда зуб дёргают — тут всё ясно, вот укол, вот щипцы, вот развороченная десна, а вот окровавленный корень и бурная радость всех присутствующих. А тут чего?..
Через несколько секунд он узнал — «чего»!
Вдруг чем-то острым и страшно твёрдым надавили в основание носа. Андрей едва не вскрикнул. Боль была такая, что он одеревенел, задержав дыхание и стараясь сохранить контроль над собой.
— Перегородка искривлена, — откуда-то сбоку услышал он спокойный голос хирурга. — Дай-ка мне молоток.
«Писец! — пронеслось в мозгу. — Допрыгался!»
В тот же миг внутри черепа словно бы ударил колокол, и тут же снова ударил, ещё и ещё раз! Андрею казалось, будто над ним стоит здоровенный мужик и, приставив здоровенную стамеску к основанию носа, бьёт по ней изо всей силы. Грохот стоял жуткий, но что удивительно — боли не было. Это удивляло и радовало. Хотя Андрей и знал, что пустячный порез пальца бывает куда болезненней, чем открытый перелом руки. Так уж странно устроен человек.
— Ну всё, хватит! — вдруг произнёс хирург. — Вроде встала.
Андрей чуть расслабил сжатые кулаки, задышал свободнее. По щеке побежала горячая струйка. Чья-то заботливая рука провела снизу вверх мягким тампоном и промокнула место, откуда сочилась кровь. Теперь Андрей не смог бы открыть глаза, даже если б захотел. Ему казалось, что всё лицо залито противной липкой жидкостью, и если он только откроет глаза или рот — его зальёт собственной кровью. Ещё ему казалось, что он уже не в операционной, а в каком-то другом месте. И врачи — не врачи вовсе, а таинственные существа, могущественные и непостижимые. Они что-то делают там, в сияющей высоте, гремят инструментами, то приблизятся, то отойдут, а он сам по себе, и ему это всё равно; всё сильнее клонит в сон, а ещё хочется встать и уйти, но вставать нельзя, а нужно лежать и ждать, чем всё это закончится. Это было непередаваемое ощущение. И это было только начало.
Дальнейшее Андрей помнил урывками. Всё происходило словно во сне. Сам себе он казался бесплотным духом, заключённым в бренное тело. Над телом производят опыты, а он затаился и ждёт — что-то будет дальше? Вот полезли чем-то холодным в нос. Какое-то щекотанье и неудобство, а вот его сильно потянули за кончик носа и сразу отпустили.
— Вот так! — послышалось откуда-то сверху и сбоку.
«Чей это голос? Это кто-то произнёс или он сам подумал?»
— Шить! — рявкнул тот же голос.
Андрей почувствовал тупой укол в стенку носа, потом что-то потянулось сквозь образовавшийся прокол, затем ещё один укол, ещё больней, и снова — словно тянут стальную проволоку сквозь трепещущую плоть… Так несколько раз.
Но кончилось и это.
— Дуть!
В лицо ударил поток воздуха. Андрей уже плохо соображал, громадным усилием воли удерживая сознание.
Прошло несколько томительных секунд.
— Ну что, молодой человек. Как вы себя чувствуете? — голос приблизился к самому лицу.
Андрей не сразу понял, что обращаются к нему. Не без труда разлепил спёкшиеся губы и произнёс чужим голосом:
— Всё нормально, доктор. Делайте своё дело.
— Как там давление, сердце? — спросил тот же голос в сторону.
— В норме.
— Ну что, будем давать общий наркоз?
Андрей хотел кивнуть, но голову по-прежнему держали.
— Давайте, — прохрипел.
— О-хо-хо, — вздохнул хирург. — Обождать бы надо пару деньков. Ну да ладно, ведь вы спешите. И куда все так спешат? Людочка, приступай!
На лицо Андрею надели маску, в нос ударил противный удушливый запах, от которого он задохнулся в первую секунду
— Вдыхайте глубоко, — произнёс женский голос. — Считайте до десяти.
«Ич, ни, сан, сии, гоо, рок…» — привычно начал считать Андрей, но в какой-то момент тьма хлынула ему в голову, его завертело и понесло куда-то вверх и вбок, и сразу же стоп! Он уже лежит неподвижно и слышит строгий женский голос:
— Пожалуйста откройте глаза. Вы меня слышите?
Андрей хотел что-нибудь ответить, но это у него не получилось. Приоткрыл глаза и увидел склонившуюся голову в белом чепчике. Не было никакой лампы над головой, исчезли куда-то доктор и его ассистенты, сам он лежал в обычной палате на обычной кровати. К левой руке тянулась капельница. На тумбочке стоял стакан с водой. Андрей вдруг ощутил страшную жажду. Язык казался обугленным, всё тело горело.
— Вот и хорошо, — объявила сестра, отодвигаясь. — Операция прошла успешно. Пару дней вы должны лежать, вам пока нельзя вставать, а то швы разойдутся.
— Пить хочу, — прохрипел Андрей.
— Вам сейчас нельзя. Потерпите пару часиков, потом можно будет.
Андрей судорожно сглотнул. Всё нутро его было обожжено и просило влаги. Нужно было срочно погасить пожар, унять лихорадку, оросить высохшие ткани.
Но пить было нельзя. Ангел в белом чепчике запретил ему делать это. Андрей закрыл глаза и расслабил мышцы шеи.
Медсестра сразу поднялась.
— Постарайтесь не шевелиться. Я скоро приду. Принесу вам яблочный сок.
Андрей не отреагировал.
— Звоните, если нужна будет помощь. Кнопка вызова у вас над головой. Рукой можно достать. Только не вставайте!
Медсестра подождала, не скажет ли что больной, потом решительно повернулась и вышла из палаты, дверной замок возмущённо клацнул.
Андрей постепенно приходил в себя. Он чувствовал себя донельзя странно! Медленно поднял правую руку и приблизил к лицу. Пальцы упёрлись во что-то твёрдое и шероховатое. Лицо было покрыто крепким панцирем, оставались лишь узкие прорези для глаз и для рта. Гипсовая маска — вспыхнула догадка. Андрей слыхал про такие штуки. Можно и потерпеть, если только недолго. «А сколько теперь времени?» Скосил взгляд на стену, но часов не нашёл. За окном — сумерки. А начали операцию около десяти утра. Сколько же сейчас?
Нехитрый этот вопрос встал перед ним непреодолимой стеной, загородив всё остальное. Казалось невозможным думать о чём-либо другом. Он прислушался — в коридоре было тихо. Сколько часов длилась операция? Последнее, что он помнил — запах хлороформа и то, как он стал считать до десяти. Затем — чёрный провал. Да была ли операция? Или его сразу вернули в палату? Но сестра сказала, что операция прошла успешно. Значит, всё у него хорошо?
Неизвестно, до чего бы дошёл в своих рассуждениях Андрей, но в палату вдруг зашёл хирург. От одного его вида Андрей почувствовал облегчение. Теперь он по-новому взглянул на этого человека. Высокий покатый лоб говорил об интеллекте, глаза лучились добротой, и весь он, казалось, был поглощён заботой о своём пациенте.
Он подошёл к кровати и участливо склонился.
— Ну как вы? Голова не кружится?
— Всё нормально, — выдавил Андрей. — Вот только лица совсем не чувствую, губы как чужие.
— Это вполне естественно, — успокоил доктор. — Так и должно быть. Операция прошла успешно, но пришлось повозиться. Кости у вас невероятно крепкие и кожа как пергамент. Помучались мы с вами. Зато крови было мало. И вели вы себя смирно, даже не пикнули. Такое у нас нечасто бывает.
— А что, кричат? — Андрей чуть повернул голову и сделал попытку улыбнуться.
— Да всё больше от страха, — махнул рукой доктор. — Как начинается долбежка, так сразу в крик. А ведь не больно совсем, верно же?
— Верно, — подтвердил Андрей.
— А иная так заверещит, что через три двери слышно. Особо впечатлительные больные в обмороки падают, от операций отказываются. А уж как послеоперационного больного увидят в бинтах да в гипсе — туши свет. Шапку в охапку — и до свидания!
— Доктор… — Андрей потрогал шершавым языком сухие губы, — можно мне попить? Очень хочется.
— Ну конечно! — бодро ответил тот. — Сейчас я вам помогу… — Он взял стакан со стола и, поддерживая за спину одной рукой, помог Андрею приподняться. — Только не напрягайте мышцы, просто лейте воду на язык и глотайте, — советовал он.
Андрей взял стакан правой рукой и поднёс к прорези возле рта. Неловко ткнулся ободом в твёрдый гипс, сдвинул руку и внезапно почувствовал на губах стекло. Губы его словно ожгло кислотой, он судорожно глотнул и поперхнулся, закашлявшись. Доктор отнял у него стакан и помог лечь на спину.
— Это ничего. Со всеми так. Пейте маленькими глотками и, главное, не напрягайте мышцы лица. Пока идёт заживление, лучше не рисковать. — Он поднялся. — Я, пожалуй, пойду. Сегодня у вас постельный режим. Вставать не надо. Если захотите в туалет, вам принесут утку. Или терпите уж до утра.
Заживление заняло больше времени, чем Андрей рассчитывал. Лишь на третий день почувствовал себя сносно: стал вставать с кровати, гулял по комнате, смотрел в окно. Его, должно быть, уже искали по всему городу. Чем скорее он уберётся из Питера, тем лучше. Но не ехать же в аэропорт с бинтами на голове! Да и паспорт ещё не готов. Пока не будет новой фотографии, не будет паспорта. А фотографии не будет, пока не снимут бинты и не рассосутся гематомы на лице. Оставалось надеяться на восстановительные способности организма да на профессионализм эскулапов.
На пятый день разбинтовали голову, а на седьмой сняли с лица гипсовую маску. Осталась лишь узенькая лангетка на носу, да куски пластыря лежали поперёк распухшей физиономии. Под глазами доцветали огромные синяки — следствие долбёжки и сильнейшего внутреннего кровотечения; на бровях и на губах подсыхали кровавые корочки — следы иссечения плоти; болели щёки, скулы, брови, нос и рот — всё, кроме ушей, но и уши иногда ломило — должно быть, за кампанию!
В столовой кормили неважно. Андрей был непривередлив в этом деле — дома, бывало, питался и похуже. По-настоящему его огорчала невозможность тренироваться. Отжимание на кулаках, качание пресса, силовые растяжки и любые резкие движения были исключены. Но мало-помалу он начал делать дыхательную гимнастику, исполнял отдельные ката и отвешивать поклоны на все стороны света, постепенно увеличивая их амплитуду. Человеческий организм требует постоянной нагрузки, иначе сила, гибкость и быстрота уходят почти так же быстро, как уходит вода сквозь пальцы.
На двенадцатый день наконец сняли лангетку с носа. Андрей впервые увидел в зеркало своё новоё лицо. Первое впечатление было шокирующим. Он отшатнулся от зеркала, увидев синюшное, заплывшее лицо — бесформенное, страшное и чужое. Кожа посинела, одрябла и сморщилась, в складках её скопился грязно-белый гипс, волосы торчали в разные стороны как у чучела, и всё вместе производило отвратное впечатление.
Андрей оглянулся на доктора. Тот всё понял по этому взгляду.
— Чего же вы хотите? — произнёс невозмутимо. — Только сняли гипс. Конечно, у вас отёки, синяки ещё с неделю продержатся. Месяц пройдёт, прежде чем на человека будете походить. Так всегда бывает.
— А как же паспорт?
— Придётся повременить. Недельки через две сделаем.
— Мне что, ещё две недели у вас околачиваться?
— Вы можете уже сейчас выписываться.
— А в больнице мне нельзя остаться?
Доктор отрицательно помотал головой.
— Меня уже спрашивали о вас, ведь вы без очереди сюда попали. У меня могут быть неприятности.
— Понимаю, — ответил Андрей, снова задумываясь. — Хорошо, я уеду на время. Какое сегодня число?
— Шестнадцатое февраля.
— Когда мне появиться?
— Недельки через две — в самый раз будет. В общем, сами смотрите. Как опухоль спадёт, так сразу можете приходить. Мне, собственно, от вас лишь фотография нужна. Принесёте фото, через три дня получите паспорт. И кстати, мне нужны ваши данные — фамилия, имя и отчество, дата рождения и прописка. Я ведь не знаю до сих пор, как вас зовут.
— А паспорт надёжный будет?
— Надёжней не бывает.
— Хорошо. Будут вам данные. И фотография будет.
— Вот и чудесно. Сюда вам приезжать необязательно. Позвоните мне по сотовому, договоримся о встрече. — Доктор вырвал из блокнота листок и написал десять цифр. — Звонить лучше утром, до десяти.
— Хорошо. — Андрей спрятал бумажку в карман. — Когда мне выписываться?
— Собственно, вы уже выписаны. Пообедаете в столовой, а потом можете уходить. — Доктор поднялся. — И купите себе парик. Это лучше всего. Я бы вам посоветовал светлые волосы, короткую стрижку.
— А если налысо подстричься?
— Не рекомендую. Будете привлекать всеобщее внимание. Много вы видели в Питере лысых людей?
Андрей вынужден был признать, что не много. Он вообще мало что видел в Питере.
Доктор и пациент пожали друг другу руки, и первый отправился по своим больничным делам, а второй шагнул к раковине, намереваясь смывать с лица остатки надругательства над природой.
Когда Андрей явился в гостиницу на Девятой линии Васильевского острова, заведующая его не признала. Брезгливо всматривалась в оплывшую физиономию и думала невесть что. Андрей этому радовался и огорчался в одно время. Заведующая требовала паспорт, непременно хотела видеть направление на вселение и смягчилась лишь при виде новеньких банкнот, которые странный гость неизвестно для чего достал из кармана посреди разговора.
— Ну ладно, ладно! — воскликнула она, со злостью глядя на купюры, — я вас поселю, но только на три дня. У меня есть одна свободная комната. Так и быть, живите!
Паспорт Андрей так и не показал, зато назвал свою фамилию — Ефимов! Такую фамилию носила в девичестве его бабушка по отцу. Имя тоже взял себе подходящее — Константин. Так звали деда. Ещё нужно было сообщить адрес постоянного проживания. Андрей подумал секунду и брякнул неожиданно для себя:
— Город Якутск. Улица Ленина. Дом тринадцать, квартира семь.
Заведующая недовольно глянула на него, но промолчала. Да и какая ей разница?
Андрей получил ключи от комнаты, бросил сумку на кровать и сразу же — вон на улицу. Сидеть взаперти ему страсть как надоело.
Впервые за последние несколько месяцев он никуда не торопился, ни от кого не прятался, и никто его не ждал. Великое спокойствие овладело им. Множество людей проходили мимо него, скользили по нему невидящим взглядом и исчезали из его жизни навсегда. Никому он тут не интересен. Маленькая песчинка в безбрежном океане великого Космоса. Странная и неповторимая линия жизни, направляемая неведомой силой. Андрей смутно чувствовал громадность мира, его страшную инерцию, неудержимость мощного и всеохватывающего движения. Все эти человеческие судьбы, миллиарды смертных душ, соединённых незримой нитью и подчинённых неведомым законам, — неслышно скользили в пустоте, неслись навстречу бездне, в которую когда-нибудь неизбежно упадут. И что значила его отдельно взятая судьба в этом подавляющем душу движении? В этом человейнике, где сам дьявол не сможет ничего поделать и от которого господь Бог благоразумно отвернулся? Андрей брёл по Невскому проспекту и всматривался в лица прохожих. Все куда-то торопились, были увлечены какой-то своей целью, жаждали новых впечатлений, на что-то надеялись. И никому не было дела до странного субъекта, потерянно бредущего среди толпы. Взорви он посреди проспекта бомбу — ничего не изменится. Поорут-поплачут, принесут цветы и зажгут свечи, а через год даже и не вспомнят. Так же будет течь людской поток. Так же будут есть мороженое, пялиться на витрины и куда-то бежать, бежать, бежать. Странно это? Нет, не странно. Обидно? Не обидно ничуть. Всё так, как и должно быть.
Примирившись таким образом с действительностью, Андрей зашёл в парикмахерскую и заказал «спортивную канадку». Парикмахерша — стройная, миниатюрная, молодая и симпатичная — взяла с него пятьсот рублей за такую нехитрую процедуру.
В ближайшем бутике Андрей купил новую спортивную шапочку и, глянув на себя в зеркало, успокоился окончательно: теперь его не узнала бы родная мать. Он ещё пообедал в ресторане «Кавказский», сходил в музей религии и поздно вечером вернулся в гостиницу.
Время тянулось медленно. «Невский» быстро надоел. Там одно и то же: суета, толкотня, дома нависают и давят на психику, мороженое на каждом шагу, закусочные, пирожковые, котлетные, сосисочные, магазины, бутики, витрины и гранит, низкое серое небо и тяжесть в душе. Со времён Гоголя «Невский» сильно переменился! Волком завоешь от теперешнего Невского проспекта. Ночью, конечно, на проспекте было гораздо интереснее, но по ночам Андрей безмятежно спал. Нужно было набираться сил, да и не привык он бесцельно бродить по улице. Борьба ещё не закончена. По-настоящему она только начиналась.
Безделье скоро наскучило Андрею. Деятельная натура требовала действий, и он решил нанести визит Виктору Степановичу. Перед тем как вернуться в родной Иркутск, необходимо было выяснить: кто сдал его Меченому. Без этого нельзя двигаться дальше. Меченый уже ничего никому не расскажет, а вот питерский полковник, пожалуй, может пролить свет на некоторые обстоятельства. Он, конечно, не станет откровенничать. Но Андрей постарается его уговорить. Все эти полковники, эти холёные лица — на поверку выходили вполне обыкновенными людьми, со своими страхами и слабостями, с комплексами и потаёнными мечтами. Сними с человека его грозную форму, сдёрни китель и сорви золотые эполеты — что останется? Останется голая суть, зачастую весьма неприглядная.
Андрей приехал в райотдел под вечер. Ходил по тротуару час-другой, дул на замёрзшие пальцы и совершенно ни от кого не прятался. Он не боялся быть узнанным, потому что сам себя не узнавал и невольно вздрагивал по утрам, ловя в зеркале своё отражение. Случайный прохожий мог подумать, что молодой человек назначил свидание любимой девушке. Место выбрал не самое удачное, но помрачённому уму влюблённого можно многое простить. Андрей ходил взад-вперёд по обледенелому тротуару и поглядывал на дверь, беспрестанно открывавшуюся. Конкретного плана у него не было, но он больше полагался на интуицию, на свою удачливость. Да и как тут планировать, когда заранее ничего не известно. И только он так подумал, как дверь в очередной раз распахнулась и на крыльце показался сам полковник — в каракулевой папахе и в синей форменной шинели с серебряными пуговицами. Он торопливо сошёл по ступенькам и направился к белому джипу, стоявшему у обочины. Андрей шагнул на проезжую часть, поднял руку. Тут же остановилась белая иномарка.
— Подвезёте? — спросил Андрей, приоткрыв боковую дверь.
— Смотря куда, — был ответ.
Полковник уже залез в машину и пристёгивался ремнём безопасности. Медлить было нельзя. Андрей шире раскрыл дверь и плюхнулся на переднее сиденье. Ткнул пальцем в лобовое стекло:
— Поезжай вот за ним.
— А ты кто такой? — недовольно спросил водитель.
Не тратя слов попусту, Андрей положил перед водителем на приборную доску стодолларовую купюру.
— Я только хочу узнать, куда он поедет. Полчаса, и ты свободен. Ну?
Водитель всё медлил. Джип включил левый поворот и стронулся. Андрей повернулся к водителю.
— Слушай, выручай! Жена спуталась с этим типом. Хочу их на месте застукать. Никакого криминала не будет. Слово офицера!
Трудно сказать, что сильнее подействовало на водителя — эта бесхитростная ложь или совершенно конкретные деньги, а может, ему вспомнились гангстерские фильмы с погонями и стрельбой, только он резко нажал на газ, и машина бросилась вперёд.
Однако погони не получилось. Полковник едва тащился на своём дорогом внедорожнике. Андрей подумал, что он мог бы и не нанимать частника — учитывая многочисленные светофоры, пересечения улиц и общий темп движения. Он старался запомнить дорогу, но уже через пять минут сбился и бросил эту затею. Запомнил лишь, что возле «Стрелки» они перебрались на другой берег Невы, потом двигались по Петроградской стороне, потом был мост, потом ещё один… Минут через сорок шестёрка остановилась возле высотного жилого дома. Полковник вышел из машины и с важным видом направился в подъезд.
— Кажется, приехали, — сказал Андрей, вылезая из машины. Прежде чем захлопнуть дверцу, нагнулся в салон: — В случае чего ты меня не подвозил и меня не видел!
— Могила! — улыбнулся водитель.
Андрей захлопнул дверь, водитель врезал по газам и был таков.
Сквозь мутные стёкла подъезда видно было, как полковник поднимается по лестничным пролётам. Третий этаж, четвёртый, пятый, шестой… Андрей стоял, задрав голову и не обращая внимания на проходивших мимо людей. На восьмом этаже тень сместилась вправо и окончательно пропала. Андрей натянул шапочку на глаза и зашёл в подъезд. Шагая через две ступеньки, прикидывал, в которой из двух квартир укрылся полковник. Многоэтажка была стандартная, по четыре квартиры площадке, две двухкомнатных и две трёхкомнатные с каждой стороны. Вероятнее всего, полковник занимал трёхкомнатную секцию. Значит, дверь должна быть справа, а окна выходят во двор, как раз видно машину внизу. Всё сходится. Другой вопрос: как попасть внутрь? Наверняка дома вся семья. Как же быть? Вот уже седьмой этаж. Ещё девять ступеней, последний разворот и… что он видит? Вместо двух дверей — одна общая, железная. И номер один, крошечный звоночек сиротливо притулился сбоку. Это значит, что товарищ полковник занял сразу две квартиры и объединил их в одну — шестикомнатную.
Андрей прислушался. Ни звука не доносилось изнутри. Скорее всего, за этой дверью есть другая, а может и две. Так просто не откроют. Будут спрашивать из-за укрытия — кто таков, да зачем пожаловал. А что он ответит? И шуметь нельзя, народ кругом, всё слышно. Андрей оглянулся и увидел распределительный щит на площадке — такой же, как в любом подъезде, в любом доме любого города. Решение созрело мгновенно. Он приблизился к щитку, потянул на себя зелёную металлическую дверцу. Освещение на площадке было слабенькое, но он разглядел среди переплетения проводов и пыльных клемм чёрную рукоять рубильника. Взяв его правой рукой, провернул на девяносто градусов, и, для надёжности, сдёрнул толстый белый провод с клеммы высокого напряжения. Потом аккуратно прикрыл щиток, поднялся на два пролёта и стал ждать.
Прошла минута, внизу защёлкали замки, железная дверь растворилась с приглушённым скрипом, послышались шаги и недовольное бормотание. Чья-то рука открыла распределительный щиток, громко щёлкнул рубильник, ещё раз, и ещё… Свет так и не включился. Бормотание стало громче, напомнив ворчанье медведя, когда его потревожат в уютной берлоге. Андрей узнал голос полковника. Ещё минута, и он уйдёт обратно в квартиру, станет звонить по телефону, будет требовать аварийку, а ещё — наказания виновных. Андрей неслышно пошёл вниз по ступенькам. Полковник всё щёлкал рубильником, всё пытался добиться взаимности от бездушного автомата. На появившегося сзади человека он даже не оглянулся.
— Что, пробки полетели? — спросил Андрей участливо.
— Какие к х…м пробки, — отозвался полковник, — тут автомат защиты стоит. Ни черта не пойму, что случилось? — И для пущей важности он ввернул крепкое словцо.
Андрей с умным видом наклонился к щитку.
— У вас есть пассатижи?
— Должны быть, — ответил полковник после секундного раздумья.
— Несите.
Полковник обернулся, желая рассмотреть нежданного благодетеля. Но темновато было, да и Андрей был уже не тот, кого видел полковник пару недель назад. Издав невнятное мычанье, он двинулся в тёмный проём, откуда по-прежнему не доносилось ни звука. По всей видимости, в квартире никого не было. Боясь поверить в такую удачу, Андрей пошёл следом. Только в прихожей полковник заметил, что незваный советчик зашёл вслед за ним в прихожую. Он резко остановился, на лице его отразился испуг.
— Тебе чего надо? Я тебя не приглашал! Ну-ка выйди отсюда!
— Нам нужно поговорить, — спокойно ответил Андрей, прикрывая входную дверь.
— Ну-ка пошёл вон! — заорал полковник. — Ты кто такой? — Бесстрашно шагнул к Андрею и схватил двумя руками за ворот куртки, словно собираясь придушить на месте.
Андрей восхитился такой отвагой. И, чтобы разом всё объяснить, громко произнёс, чеканя каждый слог:
— Я — Глотов! И я пришёл спросить у вас кое о чём. Сегодня вечером я улетаю обратно в Иркутск. Но сначала я должен узнать…
— Пошёл вон отсюда, щенок! — заорал полковник, выпучив глаза. — Я сейчас спецназ вызову! Сукин ты сын!
Андрей совершенно не ожидал такой реакции. Щенком его в последний раз называли лет двадцать назад. «Вот, значит, как он обо мне думает!» — мелькнула приятная мысль. Но ведь это же всё меняет! Никакой задушевности. Побоку здравый смысл. К чёрту красноречие, апелляции к рассудку и совести. Оставалось лишь одно! Андрей несильно ударил полковника тыльной стороной ладони в центр лба. Видно было в темноте, как голова дёрнулась, полковник отступил на два шага. Андрей шагнул к нему и по широкой дуге хлёстко и жёстко ударил свой любимый «лоокик» по левому бедру противника. Полковник хватанул ртом воздух и рухнул как подкошенный.
Андрей сел на стул, склонился над скрюченным телом.
— Ну что, будем говорить?
— Пошёл к чёрту!
— Я одно хочу знать: кто сдал меня братве. Обещаю, что я никому ничего не расскажу. Никто не узнает, что я у вас был.
— Пошёл к чёрту, я сказал! — повторил полковник. По лицу его катились крупные капли пота.
Андрей призадумался. Что-то он делает не так. Уговоры не действуют. Угроз полковник не боится. Должного уважения не оказывает.
И всё же следовало попробовать ещё раз.
— Вы поймите, — заговорил он задушевным голосом, — я могу переломать вам все кости. Могу сделать вас инвалидом, так что остаток жизни вы проведёте в коляске. Вам это надо?
Полковник тяжко дышал, глядя в сторону.
— Ради чего вы будете страдать? Из-за какого-то урода, который снюхался с бандитами и сдаёт хороших людей. Вам-то что до него? Я всё равно до него доберусь…
Полковник не реагировал.
— И ведь у вас наверняка есть дети, а у детей свои семьи. Всё у них хорошо…
Полковник зашевелился на полу.
Андрей участливо наклонился, приложив ладонь к уху:
— Что-что, я не слышу?
— Я тебе глотку перегрызу, если сунешься! — выдавил полковник.
Андрей выпрямился.
— Ну вот, снова грозитесь. Что толку в ваших угрозах? Вы теперь в моих руках. Я ушёл от вас, когда захотел. И даже если бы вы меня засадили в свою тюрьму, я и оттуда смог бы уйти. Я весь ваш вшивый райотдел могу разворотить как муравейник! Только мне этого не надо. — Он опёрся рукой на колено и заговорил доверительным голосом. — Я вернусь в Иркутск, найду этого ублюдка и прикончу его. И никто никогда не узнает о том, что здесь произошло. Слышите? Ни одна живая душа! Да если бы и узнали, ну и что с того? Даже и уволят вас, назовут трусом… Зато вы останетесь живы. И дети ваши не пострадают. Ну же, не упрямьтесь! Это не умно, в конце концов. Считайте, что у вас нет выбора. Вы столкнулись с неодолимой силой. Это как стихийное бедствие. Тут уж ничего не сделаешь. Я и есть стихийное бедствие. Что же вы молчите?
— Я ничего не знаю, — проговорил полковник уже спокойнее.
— Но ведь вы же знали о моём приезде в Питер! Вы сами мне сказали об этом. Кто вам передал информацию?
— Был звонок из Иркутска.
— Та-ак, — протянул Андрей. — И кто вам звонил? Говорите всё сразу. Чем быстрее скажете, тем скорее я уйду.
Полковник пошевелился.
— Поднимите меня. Я не могу разговаривать лёжа. Только осторожнее, нога очень болит.
— Сами виноваты, — сказал Андрей. — Зачем было на меня кидаться?
Полковник не ответил. Андрей осторожно приподнял его и усадил на низенький диван в прихожей. Левая нога его безвольно волочилась. Андрей сразу понял, что травма серьёзная. Скорее всего, перелом берцовой кости. Андрей и сам не ожидал такого результата. Впрочем, врезал он от души. А полковник уже не молод, кости уже не те, мышцы дряблые, удар не держат.
— Вам срочно нужно в травмпункт, — сообщил он полковнику. — Кажется, кость сломана. Поверьте, я этого не хотел.
Полковник досадливо отмахнулся.
Андрей поднялся, как бы собираясь уходить.
— Я сейчас уйду, вызову вам «скорую помощь». Но пожалуйста, скажите, кто меня сдал. Очень вас прошу. Поймите: могут пострадать невинные люди. Меня вы уже не остановите. И главное, этот подлец должен ответить за всё. По закону. По совести.
Полковник всё раздумывал.
— Я не стану трогать ваших детей. Это я погорячился. И вас больше не трону. Да вы тут и ни при чём. Но эту сволочь я всё равно найду. Вы не представляете, что там у нас творится! Вы тут живёте в шестикомнатной квартире. У вас метро. У вас Эрмитаж, Русский музей и все удовольствия. А вы приехали бы к нам в Иркутск, пожили с полгода. Тогда и узнали бы, что такое провинция и какие там царят нравы.
Андрей медленно пошёл к выходу. Остановился возле порога.
— Значит, не скажете?
Повисла томительная пауза. Слышно было, как с низким гулом перемещается по этажам лифт, далеко внизу кто-то переговаривается, а у соседей наверху громко говорит телевизор.
— Я не знаю, кто тебя и кому там сдал, — наконец заговорил полковник. — А с нами работает один ваш сотрудник. Его фамилия Лапшин. Я его ни разу не видел и видеть не хочу. Ходят про него нехорошие слухи. Вроде даже служебное расследование проводили. Но точно я ничего не знаю. Если ты говоришь, что тебя кто-то сдал братве, спроси у него. Если даже это и не он, то наверняка знает, где искать концы. Я сам этого не люблю. Работать надо честно. Если мы вербуем человека, то уже не сдаём его. Мы ведь тоже люди. Я-то вижу, что ты никакой не уголовник. И вот что я тебе скажу. Уезжай как можно скорей из Питера. Про то, что ты был здесь, я никому не скажу. Но ищут тебя основательно. В Иркутск ехать не советую. И в Москве тебе делать нечего. Безопаснее всего отсидеться в ближнем зарубежье. А впрочем, поступай, как знаешь. Парень ты рисковый. Нам бы в органах побольше таких. Удивляюсь я на ваших оперов: как они не могли с тобой договориться? Да с твоими-то руками всех братков давно бы повывели.
Андрей невесело улыбнулся.
— Это всё потому, что наши менты заодно с бандитами. Но я с ними разберусь. А вам спасибо и постарайтесь на меня не обижаться. Мне очень жаль, что так получилось.
— Ладно, иди. И не забудь «скорую» мне вызвать, ты обещал.
— Так вы сами и вызовите! Я сейчас вам свет сделаю. Где ваш смартфон?
— Там, в комнате, на столике лежит.
Андрей прошёл по коридору и разглядел в полумраке круглый столик и дорогой «Samsung» на нём. Осторожно взял двумя пальцами, словно боялся раздавить.
— Ну где ты там? — послышалось из прихожей.
Андрей вернулся в прихожую и вложил смартфон в руку полковника.
— Звоните, а я пока свет вам сделаю.
Он вышел на площадку, аккуратно прикрыл входную дверь. Распредщит был по-прежнему распахнут. Андрей взял оборванный провод в белой оплётке и прислонил к клемме оголённый конец. Проскочила яркая искра — сразу вспыхнул свет в квартире, закрутился диск счётчика. Рассудив, что остальное сделают электрики, Андрей побежал вниз по ступенькам. Никто не попался ему на лестнице, лишь на выходе прошмыгнул мимо какой-то паренёк, да на улице щуплый мужчина собачку выгуливал. Он даже не обернулся. Андрей отошёл от дома шагов на пятьдесят и остановил такси. Оглянулся в последний раз — всё было тихо. Да и не успели бы за это время поднять тревогу. Он спокойно залез в машину и коротко бросил:
— На Васильевский.
Через полчаса он был в своём номере.

Следующие три дня Андрей провёл в гостинице. Сырой холодный воздух не способствовал быстрому заживлению ран. Андрей валялся на кровати, читал газеты, дремал или просто лежал с открытыми глазами, ни о чём особенно не думая. Лишь однажды вышел на улицу, обошёл квартал и, остановившись на пересечении Девятой линии и Среднего проспекта, позвонил с мобильного телефона хирургу. Осведомился, когда ему прийти в больницу, а заодно поинтересовался, можно ли ему сделать диплом о высшем образовании и сколько это будет стоить. Доктор ответил в том смысле, что ничего невозможного в этом мире нет, а диплом не очень известного вуза будет стоить тысячу долларов. Он напомнил Андрею о фотографии и велел подойти в пятницу в час дня и прогуливаться с беззаботным видом возле главного входа. На том и порешили.
Андрей до последней минуты сомневался: можно ли ему фотографироваться в таком не вполне готовом виде? А потом решил, что будет даже лучше, если на фотографии его трудно будет узнать. В смысле конспирации это было очень хорошо, а об удобстве разного рода инспекторов и контролёров он думал меньше всего. Главное, что на фотографии будет именно он, а не кто-то другой. Всё остальное не так уж и важно. Гематомы на лице по большей части сошли, болезненная припухлость спала. Оставалась небольшая деформация, а лучше сказать, помятость всей физиономии, но это всегда можно было объяснить какой-нибудь естественной причиной. Например, бессонной ночью. Или болезнью. Пристрастием к алкоголю. Наконец, обычным мордобоем. Андрей каратист, и вполне естественно, что внешность его не всегда такова, какой ей надлежит быть. Чему тут удивляться?
В четверг он приехал в фотосалон, где его усадили перед объективом на высоком штативе, потом долго целились и наводили резкость, заставляли смотреть куда-то вдаль и мимо, нервно подходили и поправляли складки на одежде, неодобрительно косились на его синяки и что-то думали про себя. Синяки фотографу не нравились, но сказать об этом он так и не решился. Да и что тут можно было изменить? К тому же это было в полном смысле не его дело. Оба они — клиент и фотограф — прекрасно это понимали.
На следующий день Андрей вручил хирургу четыре фотографии для паспорта, тысячу долларов в почтовом конверте и клочок бумаги, на котором были написаны имя и фамилия, а также название вуза с указанием специальности. Паспорт должен быть оформлен на Ефимова Константина Яковлевича, шестьдесят девятого года рождения, урожденца города Ленинграда и там же прописанного; в дипломе должна стоять специальность «Прикладная физика», и вуз самый подходящий — Ленинградский государственный университет. Никаких изысков. Простенько и со вкусом.
Передача денег прошла без осложнений. Вернувшись в гостиницу, Андрей пересчитал наличность. Американских денег у него не осталось вовсе, а рублей наскреблось около трёхсот тысяч. Это показалось ему недостаточным для спокойствия души, и он решил раздобыть себе денег в промозглом Питере, а уже после этого преспокойно ехать в знойную Сибирь. Слишком большая сумма ему была не нужна, но и мелочиться тоже не стоило. Сумма в сто тысяч долларов его вполне бы устроила. Оставался сущий пустяк: найти кредитора. Ясно было, что таких денег никто с собой не носит. Следовательно, уличный грабёж отпадал. Заявиться в банк и всех там укокошить он также не надеялся (да и такое грубое насилие Андрею претило). Оставалось последнее, но безотказное средство: подобраться к какому-нибудь олигарху и поговорить с ним по душам. Однако же олигархи не бродят в одиночестве по улицам, а всё больше на джипах разъезжают, а с ними парочка телохранителей. Вряд ли олигарх захочет говорить с незнакомым лысым человеком без свидетелей и адвокатов, пускай даже тот специально для этого прибыл из Сибири.
Андрей крепко задумался. Дело было для него новое и непривычное, но он приступил к нему с полной верой в будущий успех. Для начала купил хороший костюм и дорогие итальянские ботинки на высоком каблуке. Белая рубашка отличного качества, неброский, но дорогой галстук — это уж само собой. Плащ подобрал соответствующий, ну и широкополую шляпу для комплекта выбрал на свой вкус — зимой в Питере вполне можно ходить и в шляпе. Получился довольно стильный прикид. Когда он в таком наряде появился в гостинице на Девятой линии, заведующая чуть в обморок не упала. Ей показалось, что к ней явились гангстеры из американского Бруклина эпохи тридцатых годов. Пришлось Андрею рассказать ей довольно путаную историю о том, как его наняли для съёмок дорогого коммерческого фильма, в котором он будет играть известного мафиози, — для этого он и подстригся. А плащ, дорогой костюм и широкополая шляпа — всё это бутафорский реквизит. Для пущей убедительности показал ей толстую пачку денег — тоже ненастоящих. Жаль, что не случилось под рукой пистолета. Тогда бы иллюзия была полной и безоговорочной, а заведующая точно успокоилась. Андрей в общих чертах пересказал ей сюжет боевика: герой-одиночка мстит за поруганную честь своей девушки. Убивает обидчиков одного за другим. Входит в дом и хладнокровно расстреливает всех подряд, всякий раз приговаривая при этом: «Собаке собачья смерть!» Покончив со всеми, садится на самолёт и улетает в Москву. Кстати, не согласится ли заведующая приобрести для него билет до Москвы?
— До Москвы? — выпучила та глаза.
— Ну да! Ведь это входит в сценарий фильма.
— Ну я могу, конечно. Тут недалеко есть авиакасса, на Пятой линии!
Не сходя с места, Андрей отсчитал ей десять тысяч, объяснив, что билет нужен на десятое марта. Вечерний рейс, бизнес-класс. Именно так записано в сценарии. Ошарашенная женщина взяла деньги и отправилась на Пятую линию.
Андрею тем временем пришла в голову блестящая идея. Казино! И как он сразу об этом не подумал? Ведь он знает безотказный алгоритм выигрыша — простой и математически безупречный. Он сел за стол и сделал необходимые расчёты. Получалось, что если он всё время будет ставить на красный цвет, постоянно удваивая ставки и начиная с одного доллара, то на десятом раунде, даже если он проиграет девять предыдущих, он выиграет две тысячи долларов с вероятностью ноль и три девятки после запятой. Другими словами, было девятьсот девяносто девять шансов из тысячи за то, что он выиграет на десятом раунде тысячу долларов, если начнёт с одного доллара, а потом будет удваивать ставки. Алгоритм имел в основе своей одно лишь условие: до десятого раунда стрелка должна показывать только на чёрное. В принципе необязательно даже делать ставки — достаточно лишь внимательно следить за игрой. Математическая статистика — железная вещь. Можно было вычислить стратегию на «чёт-нечёт», на любую цифру или группу цифр и даже на «зеро»! Но с цветом было проще всего, и риска поменьше. Андрей никогда раньше не играл в рулетку, а до системы додумался сам. Не зря ведь он пять лет учился в университете.
Он решил немедленно реализовать свой замечательный план. Замкнув комнату, вышел на улицу и направился к станции метро. До «Невского» было рукой подать — всего одна остановка. Казино он выбрал наугад. Шёл по «Литейному» и вдруг увидел красные неоновые буквы: «ЭЛЬДОРАДО». Бодро взошёл по гранитным ступенькам и вступил в чертог драгоценностей, обнажённых женских плеч, дорогих мехов, шуршащих купюр, внимательных глаз, молодых людей в смокингах, зелёных столов и дорогого табачного дыма. Сразу накупил себе кучу жетонов. Взял десять жёлтых по тысяче рублей и три малиновых по десять тысяч. Встал сбоку от крупье и стал смотреть, как играют другие. К удивлению его, за столом было много женщин. Шибко красивых он не заметил, но деньги у них водились немалые, это и по нарядам было заметно. Впрочем, он сюда не на женщин пришёл смотреть. Крупье предложил делать ставки. Все молча поставили свои фишки, кто на что. Сделал ставку и Андрей — опустив жёлтый жетон на красное поле. Рулетка завертелась, шарик помчался против хода, все замерли и перестали дышать. Прошла минута, шарик доворачивал последние круги, уже слышны были отдельные щелчки, ещё немного и — есть!
— Двадцать шесть, чёрное! — хорошо поставленным голосом объявил крупье. Кто-то обрадовался, кто-то огорчился. Андрей невозмутимо наблюдал за тем, как крупье сгрёб в кучу часть жетонов и взял в руки шарик. — Делайте ваши ставки, господа!
Все вновь засуетились. Андрей стоял не шелохнувшись. Этим проигрышем он словно купил себе право на присутствие. Тысячи рублей было вполне достаточно для того, чтобы стоять здесь с невозмутимым видом и следить за происходящим.
В следующем раунде выпало тринадцать, красное. Затем девять чёрное и — «зеро»! Андрей терпеливо ждал. Задача была несложной — дождаться, когда выпадет один цвет девять раз подряд. Тогда в следующем раунде можно смело ставить на другой цвет хоть все деньги. Но требуемая цепочка никак не выстраивалась. Выпадало три раза подряд красное, четыре чёрных, пять красных и пять на чёрных цветов. Прошёл час, потом второй. Андрей всё стоял. Его уже начали потихоньку оттирать от стола. Состав игроков наполовину сменился. Крупье бросал на него недовольные взгляды. Уже и охранник что-то забеспокоился, как вдруг Андрей весь напрягся. Восьмой раз подряд стрелка указала на чёрный цвет. Рулетка снова бешено завертелась.
— Делайте ваши ставки, господа!
Соблазн был велик. Вероятность выпадения красного цвета в девятом раунде была: пятьсот к одному. Не поставить ли?.. У него ещё было несколько секунд. Но он сдержался. Решил: если сейчас выпадет красный цвет, он просто уйдёт. Но шарик уже останавливался, вот стали различимы чёрные цифры в белых квадратиках, и не успел ещё крупье открыть рот, как Андрей произнёс про себя: «Чёрное». Это была судьба!
Андрей запустил руку в карман и выгреб оттуда всё, что там было. А было там два малиновых жетона и девять жёлтых. Всего на двадцать девять тысяч.
Когда он поставил кучу жетонов на красный цвет, все буквально остолбенели. Во-первых, не ожидали от него активности после столь продолжительной паузы. А во-вторых, кто же ставит на всю сумму на цвет? Но вслух никто ничего не сказал. Женщины многозначительно улыбнулись и закатили глазки: «Ох уж эти сумасброды!» Никому и в голову не пришло, что тут есть какая-то система. Никто не следил за игрой. Все играли по наитию.
— Ставки сделаны!
Над столом повисла тишина. Фраки и смокинги расступились, и Андрей шагнул к самому краю. Несколько томительных секунд и…
— Девятнадцать… красное! Поздравляю с выигрышем!
Все смотрели на Андрея. Крупье отсчитал жетоны и пододвинул их к Андрею. Пятьдесят восемь тысяч ровным счётом.
Андрей откашлялся.
— Скажите, любезный, а какая у вас высшая ставка?
Крупье с достоинством посмотрел на него.
— Десять тысяч долларов.
— Только-то?
Крупье хотел что-то ответить, но вовремя спохватился и повернулся к остальным.
— Делайте ваши ставки!
Андрей отошёл к кассе.
— Почём самые дорогие жетоны?
— Десять тысяч долларов. Чёрные привилегированные.
Андрей подсчитал наличность. Всего набралось двести девятнадцать тысяч.
— А по тысяче долларов есть? — обратился к кассиру.
— Есть. Фиолетовые.
— Давайте три штуки!
Доллар в тот день шёл по семьдесят рублей.
Андрей взял жетоны и отправился к игровому столу.
Однако в этот день ему уже не пришлось сыграть: требуемая цветовая гамма больше не повторилась. В третьем часу ночи Андрей вышел из казино и доехал на такси до гостиницы — благо зимой мосты не разводили.
На следующий вечер он снова стоял возле игрового стола. В запасе у него было пять дней, так что он должен был успеть собрать нужную сумму — на этот счёт он сделал отдельный расчёт. Получалось, что хотя бы один раз за вечер должны выпасть подряд девять одинаковых цветов. Однако практика не всегда совпадает с теорией. Ни на следующий, на третий вечер нужной комбинации не случилось. Андрея снова стали оттеснять от игрового поля, как вдруг на четвёртый вечер неожиданно для всех он сделал ставку. Кинул на чёрное сразу три фиолетовых жетона. Снова случился столбняк у присутствующих, опять все взоры были устремлены на него, а он спокойно стоял и ждал, когда шарик займёт своё место.
И выпал чёрный цвет!
После этого чёрное выпадало девять раз кряду. Андрей это подметил и в десятый раз поставил уже шесть фиолетовых фишек на красное.
Посмотреть на такое чудо сбежались все посетители, не исключая охранников. Сам директор казино спустился со своих заоблачных высот. Дамы были заранее влюблены в невозмутимого игрока со слегка помятой физиономией. У крупье дрожали руки, когда он заводил свою шарманку. На кону стояло шесть тысяч долларов.
— Ставки сделаны, господа! — прохрипел крупье и что есть силы крутанул рулетку.
Андрей отвернулся. Он единственный из присутствующих был совершенно спокоен. Для него это была всего лишь игра. Только дураки расстраиваются из-за денег.
Когда выпал красный цвет, зал взорвался аплодисментами. Ещё немного, и Андрея кинулись бы качать. Женщины кинулись к нему с поздравлениями, при этом каждая вторая норовила чмокнуть его в щёку. Андрей с трудом отбивался и думал с огорчением, что сегодня играть уже не придётся. И вообще, теперь нужно искать другое казино. А жаль! Впрочем, большой разницы нет. Система его безотказна и универсальна, потому что в основу её положен строгий математический принцип. А где играть и на что играть — не суть важно.
Он уже собрался уходить, как вдруг к нему подошёл охранник и очень вежливо попросил подняться наверх, чтобы переговорить по одному очень важному делу.
— А кто спрашивает?
— Хозяин.
Андрей пожал плечами и пошёл вслед за охранником.
На втором этаже, в роскошном кабинете, уставленном итальянскими кожаными креслами и оборудованном мониторами слежения, за большим столом из тонированного стекла сидел пухлый мужчина. Глаза навыкате, орлиный нос, лицо симпатичное и отталкивающее в одно время. Перед ним стояла квадратная бутылка водки и несколько фужеров. Он молча налил до половины два фужера и пододвинул один Андрею.
— Садись, разговор есть.
Андрей опустился в круглое кресло.
— Слушаю вас!
— Антон. Любославский, — сообщил мужчина.
— Ефимов. Константин.
— За знакомство! — провозгласил хозяин и опрокинул в себя содержимое фужера. Схватил с блюдца лимон и стал жевать, широко открывая рот и чавкая.
«Типично зековская манера», — отметил про себя Андрей. Для приличия он сделал глоток и поставил фужер на стол.
— Я вообще-то не пью, — произнёс сдержанно.
— И правильно делаешь! — кивнул Любославский. — Пить и курить — здоровью вредить! — Он вдруг захохотал — громко и задорно. Андрей понял, что с этим человеком серьёзно говорить нельзя. А лучше вообще не иметь никаких дел. Это была особая порода людишек, если можно так выразиться — нечеловеческая!
— Я вообще-то спешу, — заметил Андрей. — Если у вас ко мне ничего нет, я пойду.
— Да ты посиди хоть пять минут! Ты моё заведение на триста штук нагрел. Я тебя тут первый раз вижу. Ты откуда взялся?
— Это долгая история.
— А я никуда не спешу.
— Зато я спешу, — отрезал Андрей.
Хозяин внезапно стал серьёзным.
— Ладно, замнём. Я вижу, ты не промах. Я тебе дело предлагаю. Ты продаёшь мне свой секрет и больше никогда тут не появляешься. Даю двадцать пять кусков.
— То есть двадцать пять тысяч долларов?
— Точно!
— Не пойдёт.
— Как не пойдёт? Сколько же ты хочешь?
— Двадцать пять кусков я у тебя за неделю возьму.
— А я тебя больше не пущу в своё казино!
— Тогда я продам секрет другим. Придут десять человек и все разом начнут выигрывать.
Любославский нахмурился.
— Сколько ты хочешь?
— Сто тысяч долларов. Наличными.
— А не подавишься?
— Соглашайся. Не прогадаешь. И больше ты меня здесь никогда не увидишь. Я немедленно уеду из Питера. Я ведь не местный.
Мужчина усмехнулся.
— Это я понял. А откуда ты?
— Из Магадана!
— Вот те раз! И чего тебя принесло на нашу голову? Ну ладно, я справлюсь у тамошней братвы, что ты за птица.
— Лучше не справляйся.
— Это почему?
— Потому что я соврал. Я не из Магадана.
— А откуда же? — выпучил глазки мужичок.
— Так я тебе и сказал! И вообще, это к делу не относится. Давай деньги, и я пошёл.
— Так я тебе и отдал сто тысяч! Деньги мне самому во как нужны! — он ударил себя по шее пухлой ладонью.
Андрей с удивлением посмотрел на собеседника. Тот уже изрядно захмелел. Всё это время он подливал себе водки и через слово прихлёбывал из фужера.
— Зачем же тогда звал?
— Да так, интересно стало, — грустно вздохнул тот.
— Ну смотри, я не настаиваю, — проговорил Андрей и откинулся на спинку. — Смотри: про этот секрет могут узнать другие. Придут серьёзные ребята вроде меня и как начнут выигрывать! Все ваши забегаловки придётся закрывать. Потом настанет очередь Москвы. Ты только вообрази на минуту, какой шум поднимется! А всего-то и нужно — сто тысяч баксов — и дело будет покончено раз и навсегда. Никто ни о чём не узнает.
Любославский не мигая смотрел на Андрея.
— И ведь ты не обязан платить из своего кармана, — спокойно заметил Андрей. — Поговори со своими дружками. Скинетесь по десять кусков, и никакой головной боли! Почему ты один страдать должен?
Любославский всё думал.
— Если уж на то пошло, я могу тебе вернуть мой сегодняшний выигрыш. Я выиграл как раз десять штук. Добавите мне ещё девяносто, и мы в расчёте!
— Складно поёшь, — пошевелился наконец Любославский. — Только ты одного не учитываешь.
— Чего же?
— Что ты вообще не выйдешь отсюда. Мы тебя пристрелим, и вся недолга. Как тебе такой вариант?
— Ну это вряд ли, — сказал Андрей, чуть подумав. — Меня сегодня видели человек сто, не меньше. Видели, как я поднимался сюда, слышали, что меня пригласили на разговор. Думаешь, это тебе сойдёт с рук? Мои знакомые в курсе, что я пошёл в «Эльдорадо». Если я к утру не вернусь, к обеду здесь будет Росгвардия. Ты про Герца слыхал?
Любославский вздрогнул.
— Так ты мент, что ли?
— Разве я похож на мента?
— Да чёрт тебя знает. — Любославский достал платок и вытер вспотевший лоб. — Свалился мне на голову.
— Не переживай, я скоро уеду.
— Когда?
— Как только получу свои сто тысяч.
Андрей взял со стола фужер и сделал глоток. Противник был сломлен, оставалось дождаться, когда плод дозреет и сам упадёт с дерева.
— На это неделя уйдёт, а то и две, — сообщил Любославский. — Пока всем растолкуешь. Кого-то и в городе нет. Где я их искать буду?
— Вложишь свои бабки, потом рассчитаетесь.
— А если они не захотят давать?
— Им же хуже. Тогда ты вернёшь деньги другим способом.
— Каким же?
Андрей покачал головой.
— Выиграешь в рулетку! Ведь у тебя будет моя система! Они тебе сами деньги принесут, ещё уговаривать будут.
— Ну да! — плаксиво протянул хозяин. — Грохнут меня, и конец всем системам. У нас такие дела быстро пресекают.
— Не грохнут. Ведь я знаю, что сначала пытаются договориться. Трупы никому не нужны. Итак народ в России вымирает.
— Это точно, — вздохнул Любославский и потянулся к бутылке.
— Так что, будут деньги? — спросил Андрей.
Любославский плеснул себе ещё водки, взял фужер, подержал на весу с задумчивым видом, а затем молвил:
— Будут!
— Когда?
— Завтра будут. Приходи часам к десяти.
— Только без обмана. Фальшивки мне не нужны.
— Обижаешь! — Любославский наконец допил водку и для разнообразия занюхал рукавом. — А система у тебя надёжная? — проговорил сдавленно.
— Надёжней не бывает.
— Ну-ну, завтра и проверим.
Андрей поднялся из кресла и пошёл к выходу. Двое телохранителей стояли не шелохнувшись.
— Проводите его! — скомандовал Любославский.
В сопровождении телохранителя Андрей спустился по лестнице и чёрным ходом вышел на улицу.
— Тебя подвезти?
— Сам доберусь, — ответил Андрей.
Несмотря на поздний час, машин на улице было полно. Добраться до дому не составляло особого труда, особенно для человека, карманы которого лопались от денег.
На следующее утро Андрей отправился пешком на встречу с доктором Протасовым, благо, идти было недалеко. Он прошёл около километра по Среднему проспекту до площади Собчака, откуда уже можно было разглядеть больничные корпуса. Морозец пощипывал лицо. Солнце ярко светило, по бледно-голубому небу плыли водянистые облака, и город казался обновлённым, заново родившимся. Куда подевались его угрюмость, его тяжёлое дыхание, замкнутость и сонливость. Всё блистало и искрилось под радостным мартовским солнцем. Небо словно бы распахнулось во всю ширь, и казалось, что нет конца пространству, и вся вселенная купается в солнечных лучах. Хотелось дышать всей грудью и куда-то мчаться, хотелось жизни! Так приходит весна в «полнощные страны».
Андрей очнулся от своих грёз, когда уже стоял перед лечебницей. Поднял голову и увидел идущего навстречу доктора. Тот прошёл мимо с каменным лицом, процедив на ходу:
— Идите не останавливаясь, я вас догоню на машине.
Андрей миновал больничный корпус, пересёк дорогу и вышел на Большой проспект. Через двести метров его догнала вишнёвая «мазда». Передняя дверца распахнулась.
— Садитесь скорее!
Андрей прыгнул на переднее сиденье, машина резко взяла старт.
Через пять минут они остановились на набережной. Обернувшись, доктор взял с заднего сиденья коричневую папку. В папке оказались паспорт и диплом об окончании ленинградского университета.
— Проверьте, всё ли правильно.
Андрей раскрыл паспорт. Сразу бросилась в глаза физиономия — перекошенная, чужая.
— Неужели это я? — спросил удивлённо.
— Всё нормально, — успокоил доктор. — Профессионал всегда признает человека по фотографии, даже и по такой. А простым людям это вовсе ни к чему. Документ надёжный, не сомневайтесь. Бланки получены с фабрики Госзнака. Все печати подлинные. С таким документом вы пройдёте любой контроль. А что касается диплома, так тут совсем просто. Честно говоря, не понимаю, зачем он вам понадобился, но сделано тоже на совесть. Собственно говоря, диплом вы могли купить в метро, там этого добра навалом, и берут недорого. Правда, качество не то. Но тут уж как повезёт. А у нас стопроцентная гарантия.
— У кого это — у нас? — поинтересовался Андрей.
Доктор с укоризной посмотрел на него.
— Молодой человек, ведь я не спрашиваю, зачем вам паспорт и для чего вы меняли внешность. Это меня не касается. Так что не задавайте лишних вопросов.
— Да я просто так спросил, — сказал Андрей примиряюще. — Просто удивительно, что вы занимаетесь ещё и этим.
— В нашей стране ничему нельзя удивляться, — ответил назидательно доктор. — Россия — территория чудес.
— Раньше говорили, Америка страна чудес, — заметил Андрей.
— А вы бывали в Америке? Нет? Напрасно. Очень рекомендую.
— А что там?
— Этого не расскажешь. Надо видеть самому. Да вы всё равно не поверите.
— Чему я не поверю?
Доктор снисходительно улыбнулся.
— Мне кажется, что мы зря теряем время. Меня ждут больные, и у вас наверняка найдутся дела. Куда вас подбросить?
Андрей покрутил головой.
— А где мы сейчас?
— Тут метро недалеко, Приморская.
— Я прямо тут выйду.
— Как хотите.
— Надеюсь, что всё это останется между нами?
— Обижаете, молодой человек, — обиделся доктор. — Я рискую гораздо больше вас. И это я должен вас просить держать язык за зубами. В случае чего я отопрусь. Ничего не докажете-сс!
Андрей засмеялся.
— Если понадобится — всё докажем! — И, заметив вытянувшееся лицо, добавил примирительно: — Ну-ну, я пошутил. Ну пошутил я, говорят же вам! Извините дурака!
Доктор едва успокоился.
— Вот и помогай после этого людям, — пробормотал вполголоса.
Пришлось дать ему сверх оговоренной суммы ещё сто долларов. Клясться на крови, к счастью, не пришлось.
Андрей видел, что доктор хочет побыстрей отделаться от него. И в самом деле: работа сделана, деньги уплачены. Чего ж ещё?
Он вылез из машины.
— Спасибо вам.
— Не за что, — сухо ответил доктор. Козырнул правой рукой и резко взял с места, только камешки полетели из-под колёс. Через десять секунд машина была еле видна, а через минуту вовсе исчезла в сверкающей дали.
Андрей огляделся. Он стоял на гранитной набережной. С одной стороны громоздился каменный город, с другой уходили в бесконечность необозримые водные пространства. Балтика утробно стонала, стиснутая ледяным панцирем. Над бескрайним белым полем свистал крепкий ветер, и было ясно, что эта земля — не конец, а начало великого пространства без конца и края. Здесь кончалась русская земля и начинались неведомые страны и невиданные земли. Там, за ослепительно сверкающим горизонтом, жили другие люди со своими обычаями и заботами. Огромные корабли бороздили бескрайние просторы. Солнце нещадно палило, стоя над головой как часовой. Летучие рыбы стаями носились над изумрудными волнами и бесшумно опадали в первородную стихию. Акулы преследовали свои жертвы — именно сейчас, в эту самую секунду совершались трагедия жизни и её апофеоз! Где-то там были тропики, стоял прямо над головой Южный крест, веяли пряные запахи и величаво следовали своим курсом исполинские ледяные горы. Огромность Земли безотчётно чувствуешь именно на берегу океана. Эта страшная масса воды, эти бескрайние просторы наводят ужас, подавляют своей необъятностью. Что там вдали? И почему ты находишься именно здесь? Что держит тебя на этом клочке суши, истоптанном вдоль и поперёк? Зачем эта непрекращающаяся борьба людей друг с другом, зачем злоба и отчаяние, когда у всех у нас есть целая Вселенная? Мы живём на ограниченном участке суши, до сих пор неосвоенными остаются миллионы квадратных километров земли. Почему же мы с завидным упорством наступаем друг другу на ноги? Зачем отгородились друг от друга колючей проволокой? Зачем эти танки и ракеты. Зачем непрекращающиеся войны?
Впервые за последние месяцы Андрей подумал о том, что, возможно, зря он затеял свою войну с бандитами. Всё равно конец у всех один. «И под землёю уснём мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу…» И что значат его потуги в масштабах вечности? Кто будет помнить об этом через тысячу лет? И не всё ли равно в конечном счёте, кто кого убьёт? Нужно ли вмешиваться в естественный ход событий? Вот деревья, жуки и червяки, цветы, пчёлы, муравьи и прочие гады. Все они безнадёжно отстали от человека в развитии. Ну и что с того? Счастлив ли человек? Или счастливы все эти жуки и муравьи — своим особым счастьем? Амёба, бесцельно плывущая в тёплом океане, не есть океан для неё — та самая нирвана, о которой грезят восточные эзотерики? Опустив голову, Андрей шёл вдоль бескрайнего ледяного поля. С одной стороны шумел пятимиллионный город, а с другой — глухо стонал и таился миллиардолетний океан. Тот самый океан, из которого вышло всё живое.
Вдруг вспомнились и зазвучали в голове стихи давно умершего поэта:
Без страха и стремленья,
Свободные от пут,
Пускай благодаренья
Любым богам дадут,


Что жизни век не длятся,
Что мёртвым не подняться,
Что реки, как ни тщатся —
Все в океан впадут.



Андрей остановился и энергично потряс головой. От таких стихов недолго и свихнуться. Лучше ни о чём не думать. Просто жить. Просто ходить по земле. Исполнять свой долг, в чём бы он ни состоял. А если нет никакого долга — нужно его придумать. Искать какой-то особый смысл в жизни бесполезно. Просто потому, что никакого скрытого или потаённого смысла в нашей жизни нет! Жизнь ценна сама по себе. И весь смысл существования в том и состоит, чтобы не дать угаснуть этой искорке. Вся межвидовая борьба, все революции и повальное смертоубийство, все границы и кровавые переделы, все самозванцы, реформаторы, иезуиты, мракобесы, духовидцы и проповедники — все они живут, борются и страдают ради одного — ради места под солнцем, ради куска хлеба, ради возможности жить, плодиться и подминать под себя природу со всем тем, что в ней есть. Поэтому… Андрей набрал полную грудь воздуха и блаженно зажмурился. Рано ему думать о вечности! Есть у него на этом свете кой-какие дела. Круто повернувшись, он широким шагом направился в сторону кирпичных многоэтажек.
Все дела в Питере были закончены, долги отданы и меры на будущее предприняты. Оставалось получить отступные в казино, и можно было возвращаться домой. Тем более что билет уже был куплен, как он и просил услужливую комендантшу, на пятое число. Вечерний рейс — очень удобно: ночь проспишь в самолёте, а в девять утра будешь в родном городе.
Вернувшись в гостиницу, Андрей набросал на листе бумаги математическое обоснование игры, в который раз подивившись его простоте. Фокус был в том, что необязательно было играть девять предыдущих раундов. Следовательно, весь риск сводился к минимуму. Стой спокойно, наблюдай, жди, а потом рраз! — и в дамки. Только поверит ли этот жук в такую незатейливость? А если поверит, отдаст ли деньги? Такие за пять тысяч долларов людей в землю живьём закапывают, а тут целых сто кусков! Драться не хотелось — Андрей ещё не вполне пришёл в себя после операции. Лицо казалось чужим, и нос был словно приклеенный, всё казалось, что вот-вот оторвётся от резкого движения и упадёт на пол. Но это ему не помешает. Не носом же он, в самом деле, будет ставить блоки? И не на бровях поползёт он к дверям, волоча за собой сумку с вожделенными долларами — окровавленную, липкую, сумку, которой он их по морде, по морде, по глазам!
Идя по улице Андрей, сам того не замечая, улыбался. Глядя на него, трудно было предположить, что он идёт на смертельно опасное дело. С таким настроением отправляются или в цирк, или на свидание — но не в логово зверя, не за деньгами к бандитам.
Казино встретило его блеском мишуры, иллюзией счастья и безмятежности. Цену этой роскоши Андрей отлично знал, губы его сами собой кривились в презрительной усмешке.
Его сразу провели наверх, в чертоги. Любославский, одетый в дорогой костюм, ждал его. На столе перед ним лежал коричневый дипломат из крокодиловой кожи. В комнате, как и в первый раз, находились два телохранителя. Один стоял у входной двери, другой сидел в кресле и смотрел на монитор, передающий видео из зала. Был полумрак, был запах дорогих сигар и висело напряжение в воздухе.
— Ну что, собрал сто тысяч? — спросил Андрей, опускаясь в кресло.
— Собрал. Только не сто, а девяносто. Десять ты уже получил.
Андрей согласно кивнул.
— Да, я помню.
Любославский потупился. Он выглядел озабоченным. От его дурашливой манеры не осталось и следа.
Андрей молча подал ему листок с расчётами.
— Что это?
— Моя метода, — ответил Андрей. — Ноу-хау! Стоимость на чёрном рынке — сто тысяч баксов.
Любославский с минуту изучал содержимое листика. Потом с удивлением посмотрел на Андрея.
— Что это за лажа?
— Я тебе ещё раз говорю, это — мой метод выигрыша в рулетку. Вернее, его математическое обоснование. Ты когда-нибудь слыхал о математической статистике?
— Да ты не гони. Говори толком — как нужно выигрывать?
Андрей протяжно вздохнул.
— Объясняю популярно: вероятность выпадения подряд десяти одинаковых цветов на игровом поле равняется единице, делённой на одну тысячу двадцать четыре. Следовательно, на десятом раунде, при условии выпадения девяти черных подряд, вероятность выпадения красного равняется ноль девятьсот девяносто девять тысячных. То есть из тысячи бросков красное выпадет девяносто девять раз подряд.
Любославский бросил бумажку на стол.
— И за эту туфту ты просишь сто кусков?
— Это не туфта, — мягко отвёл Андрей. — Это — золотое дно. Хочешь, я тебе продемонстрирую?
— Ну-ну…
— Пойдём вниз, и я при тебе выиграю любую сумму.
— Никуда ходить не надо. — Он повернулся к охраннику. — Дима, дай-ка нам первый стол.
Охранник подошёл к стене и включил плазменный телевизор, который Андрей в первую минуту не заметил. На экране показалась большая рулетка на зелёном сукне, сбоку — прямоугольник с номерами и куча разноцветных фишек. Любославский показал широким жестом:
— Играй!
Андрей придвинул кресло к экрану.
— Представь, что у меня одна фишка стоимостью в сто тысяч зелёных. И я хочу поставить её на цвет. Если я угадаю, то выиграю двести тысяч.
— Не двести, а сто, — поправил Любославский.
— Ну — сто! Сто моих и сто выигранных. Всего будет двести.
Любославский нетерпеливо кивнул.
— И вот, я стою возле стола и жду своего часа.
— И долго ждать придётся?
— Может, полчаса, а может, две недели. Это не принципиально. Когда-нибудь нужная последовательность обязательно выпадет, и я выиграю. Если хочешь, давай условимся так: если я сейчас при тебе не угадаю — все доллары твои. И секрет тоже твой. Я ухожу ни с чем. Ну а если угадаю — извини. Придётся все деньги забрать. Согласен?
— Валяй, — бросил Любославский и отвернулся. Ему отчаянно хотелось выпить, но он сдерживался, понимая, что сейчас решается многое.
Андрей уставился на экран.
Игра шла своим чередом. Показывались и исчезали холёные руки игроков, крупье отработанным движением вбрасывал шарик, бешено вращалась рулетка.
Так прошёл час. Затем второй.
Пробило полночь. Любославский куда-то выходил, звонил по мобильнику. Не выдержав, налил себе шотландского виски и с жадностью выпил.
— Долго ещё?
— Не знаю.
Во втором часу ночи Андрей вдруг закричал:
— Ставлю! Сто тысяч на чёрное!
Любославский едва не подавился лимоном.
— Ты чего орёшь? Я уж думал, случилось чего.
Андрей тыкал пальцем в экран.
— Смотри, сейчас выпадет чёрное. Я сто тысяч поставил, мы с тобой договорились!
Любославский вперил взгляд в экран. Всякое жульничество исключалось — это он понимал. На его территории, под присмотром его людей, вдали от игрового поля сидел человек, оседлавший удачу. Крупье только ещё заводил свой речитатив, примеривался к броску. Всё было абсолютно по правилам, то есть честно. Андрей сделал ставку намного раньше положенного срока. К телевизору приблизились оба охранника. Даже их проняло. Четыре пары глаз следили за тем, как крупье резко крутанул рулетку и бросил шарик против вращения. В полной тишине прошло несколько минут. Дымок вился из сигары, грелся в руке стакан с заморским виски — всё было забыто. Вертушка стала останавливаться, уже виден стал блестящий шарик, уже перестало рябить в глазах от смешения цветов и цифр. Любославский перестал дышать…
Андрей отвернулся. В ту же секунду он услышал звон бьющегося стекла и, подняв голову, увидел, как Любославский сорвал плазменный экран со стены и топчет его ногами.
— Вот тебе, сволочь, изничтожу! Мразь, дешёвка!
Охранники стояли сбоку и смотрели на помешавшегося хозяина. Андрей продолжал спокойно сидеть в кресле.
Покончив с чудом японской техники, Любославский повернулся к Андрею.
— Ты у меня ничего не получишь! Меня на этом дерьме не проведёшь!
Андрей медленно поднялся.
— Я только одно хочу знать: какой выпал цвет?
Повернулся к охранникам, но те словно воды в рот набрали.
— Какой цвет, я ещё раз спрашиваю? — повторил спокойно.
— Ну чёрный. Чёрный выпал! — закричал Любославский. — А теперь пошёл отсюда, если хочешь жить.
Андрей вышел на середину.
— Мы так не договаривались. Это непорядочно.
— Ты будешь учить меня порядочности? — заверещал Любославский и сделал несколько шагов к Андрею, как бы собираясь причинить ему вред. Но Андрей первый шагнул к нему, и пока охранники хлопали глазами, легко сгрёб в охапку их нетрезвого хозяина. Всё произошло невероятно быстро. Только что они были друг против друга, и вот уже Любославский словно марионетка болтается в руках у гостя, и голова его зажата между руками так неловко, что жалко на эту голову смотреть.
— Я ему шею сверну, если дёрнетесь, — сказал Андрей охранникам, сдвигая предплечья. — Быстро положили стволы на пол. Считаю до трёх, уже раз…
Охранники всё медлили.
— Скажи им, ведь мне терять нечего, — встряхнул он Любославского и на всякий случай надавил локтём на шестой позвонок. Любославский крякнул от удовольствия, а потом засипел, словно заезженная пластинка:
— Бросьте… стволы… уйдите… суки.
Охранники попятились.
— Стоять! — скомандовал Андрей. — Из комнаты ни шагу. Бросайте пушки. Я повторять не буду. — И он снова тряхнул безвольное тело, так что сопли полетели на дорогой ковёр.
Охранники наконец поняли, что дело серьёзно. Враз наклонились и аккуратно положили пистолеты на мягкий ковёр.
— А теперь к стене!
Охранники попятились.
Андрей оттолкнул от себя Любославского и коротко и резко ударил его ребром ладони по шее. Тот без единого звука повалился всё туда же, на мягкий ковёр. Андрей ловко схватил пистолет и навёл на охранников.
— Ребята, я не хочу вас убивать. Ведите себя тихо. Вы всё видели, эта сволочь хотела меня надуть. Он сам во всём виноват.
Он медленно подходил к охранникам и видел по их глазам, что они как-то неправильно воспринимают его слова.
— Мордой к стене, повернулись быстро! — вдруг заорал Андрей. И, не дожидаясь, шагнул к крайнему и врезал ему ногой в живот. Второй бросился на Андрея, но был остановлен точным «уширо» с разворота.
Оба лежали на полу в позе эмбриона, спиной друг к другу, словно им был стыдно друг перед другом. Андрей прошёл между них к столу и открыл кейс. В нём лежало девять пачек стодолларовых купюр. В каждой — по десять тысяч долларов. «Ведь хотел же отдать!» — мелькнуло в голове. Нет уж, правду говорят: чёрного кобеля не отмоешь добела.
Захлопнув кейс, щёлкнул замками и, подхватив его за удобную ручку, вышел из комнаты; никем не задерживаемый, прошёл чёрным ходом на улицу. Пара минут у него в запасе была, но не больше. Воевать с целым городом он не собирался.
Вместо того, чтобы сразу взять такси, перебежал на другую сторону проспекта и юркнул в подворотню. Через минуту он был на другой стороне квартала. И там — вот удача — сразу заметил машину с шашечками на капоте.
Водитель подозрительно оглядел его с ног до головы.
— Куда тебе? — спросил как бы через силу.
— В аэропорт. Гони! На самолёт опаздываю. Плачу двойной тариф.
— Да у меня и так двойной тариф, — ломался водитель. — Ночь на дворе.
— В самом деле? Тогда плачу четверной. Только побыстрей. Я и в самом деле очень спешу.
Водитель перегнулся через рычаг переключения скоростей и отомкнул боковую дверцу.
— Двести долларов.
— Договорились.
Через минуту они мчались по пустынным улицам, пугая припозднившихся прохожих, оглашая окрестности визгом тормозов. Андрей посмотрел на часы — половина третьего. Проверил документы — всё с собой. Как чувствовал, что придётся уезжать, не попрощавшись. Сумка с вещами осталась в гостинице. Но в ней ничего ценного. Кимоно он купит новое, а всё остальное не имело значения. Билет до Москвы остался у заведующей. Если догадается сдать его в кассу, ещё и заработает на этом.
— Куда летим? — небрежно поинтересовался водитель, когда они выехали за город и мчались по прямой как стрела трассе.
— Так куда же ещё? В Москву родимую.
— А отчего такая спешка? — снова поинтересовался водитель.
— Да банк я ограбил, вот и тороплюсь. А вы у меня на подхвате.
Водитель вдруг напрягся, машина резко вильнула, но в следующую секунду мужчина рассмеялся.
— А ты молодец! Люблю шутников. Я сам шутник.
Андрей тоже заулыбался.
— Что, не похож я на грабителя?
Водитель скользнул по нему взглядом.
— Может, и похожи. Только грабители не ездят на частниках. Какой дурак после преступления будет нанимать такси? Я что-то о таком не слыхал.
— Да нет, бывает и такое, — раздумчиво возразил Андрей. — Я знаю случай, когда преступники поехали брать кассу на трамвае. Вышли на остановке, подошли к сберкассе, надели маски на лица и зашли. А потом тем же порядком сняли маски на крыльце, сели снова в трамвай и поехали обратно.
— Ну и что, поймали их?
— Поймали.
— Ещё бы, — сказал довольный водитель. — Экие ослы!
— Так ведь их не скоро поймали. Месяца через два, и то случайно.
— Да что ты! — не поверил водитель.
— Один из них потом набрался наглости и заявился в эту самую кассу, чтобы положить на книжку деньги, которые он в этой кассе украл. Кассирша его и узнала. А так бы до сих пор на свободе гулял!
— Ты же говорил, что они в масках были! — заметил водитель.
— Их в окно рассмотрели, когда они по улице на трамвайную остановку шли, — пояснил Андрей с улыбкой.
— Вот артисты! — восхитился водитель.
— Местные были ребята, — дополнил Андрей. — Простые, как валенки. Сговорились и пошли. У них даже оружия не было. Они стартовым пистолетом кассиршу пугали. Следов наоставляли кучу. А взять их всё равно не могли. Никак не думали, что они тут же под носом.
— Везёт дуракам.
— Да уж, повезло на восемь лет строгача, — подвёл черту Андрей.
Машина сделала последний поворот, впереди показались расцвеченные иллюминацией купола аэропорта. Они ехали по знаменитым Пулковским высотам. Хотя никаких высот или возвышенностей не видно было. Впрочем, название было старинное, а в старину всякое могло быть.
Купола всё приближались, ширились и росли, и тревога понемногу отступала от сердца. Только теперь Андрей почувствовал, какое напряжение владело им все эти дни. Оставалась самая малость — как можно скорее убраться с этой неласковой земли. Машина по широкой дуге въехала на длинную эстакаду и затормозила возле высоких стеклянных дверей. Андрей расплатился с водителем и быстро вошёл в здание аэровокзала. В первую секунду он замер, восхищённый простором, элегантностью и чистотой. Всё сверкало. На всём лежала печать спокойствия и умиротворения. В такой аэропорт можно было ходить как в музей.
Он медленно пошёл по гранитному полу, который празднично блестел после влажной уборки. Слева тянулись кассы, справа — стойки регистрации с чёрными транспортными лентами. Чуть выше висели огромные экраны, на которых высвечивалась информация о прилёте и отлёте. Телевизоры парили в воздухе над самой головой. Сверху лился приятный женский голос, извещавший о приземлении очередного борта. Пассажиры сновали по своим делам; несмотря на поздний час, всё было залито целыми потопами света. Воздух был свеж и приятен. Андрей остановился перед кассой. Окошечко призывно светилось, мелькала внутри женская головка, видны были белые волнистые волосы, кусок синего воротника, серёжка с рубином болталась на нежно-розовой мочке. Хотелось подойти и помять пальцами эту мочку — несильно так, а ласково и чувствительно. Андрей шагнул к окошечку.
— Девушка…
— Слушаю вас! — На него смотрели синие глаза. На вид ей было лет двадцать и походила она на богиню. Третий час ночи, а она свежа и чиста, как чёрт знает что.
— Мне бы билет купить, — произнёс он так, словно боялся оскорбить девушку таким сумасбродным желанием.
— Пожалуйста, — с готовностью ответила та. — Вы куда хотите улететь?
— Да мне всё равно, — доверительно сообщил Андрей. — Какой у вас ближайший рейс?
Девушка пару раз моргнула. Но подобные случаи не представляли для неё большой загадки. Чудаков тут видели-перевидели… Она пробежала пальцами по клавиатуре и сообщила:
— В три двадцать рейс на Москву. В четыре ноль пять — тоже Москва. В четыре пятнадцать — Владивосток; четыре пятьдесят — Новосибирск, а ровно в шесть…
— Хорошо-хорошо! — остановил её Андрей. — Давайте билет до Новосибирска. Сколько с меня?
Девушка поглядела на монитор.
— Десять пятьсот.
— Беру!
Андрей отсчитал деньги и стал ждать, когда девушка оформит билет. Та застучала по клавиатуре, потом обернулась:
— На чьё имя оформлять билет?
— Как на чьё? На моё конечно! — Андрей удивлённо посмотрел на девушку. Та тоже смотрела на него не без странности. Наконец не выдержала:
— Так я слушаю: имя, фамилия, отчество?
Андрей открыл было рот — да так и замер. Он забыл, что там у него записано в его новом паспорте. Девушка с интересом наблюдала за ним.
— Одну минуту! — Он сунул руку во внутренний карман и вынул паспорт. Перелистнул пару страниц и стал читать: — Ефимов Константин Яковлевич! Значит, это я и есть!
Девушка опустила голову и взяла себя пальцами за щёку. Глянула снизу вверх и как-то сбоку:
— А вы уверены?
— В чём я уверен?
— Что это ваш паспорт?
— Конечно уверен, — с победным видом заявил Андрей. — Я за него пять тысяч долларов заплатил. — (Девушка смотрела на него со смесью восторга и ужаса.) — Зарезал паспортистку, заполнил бланк её рукой, а кровь смыл!
Несколько секунд она казалась застывшей, потом вдруг засмеялась.
— А вы шутник!
Андрей перевёл дух.
— Что делать? Жизнь такая! Кругом одни комики! Разве можно быть серьёзным в наше время?
Уладив проблему с билетом, Андрей отошёл от кассы. До начала регистрации оставалось пятнадцать минут, и он решил прогуляться по зданию. Поднявшись на третий этаж, медленно пошёл мимо многочисленных киосков, вдоль кресел со спящими людьми. Было много свободных мест, так и тянуло удобно развалиться, вытянуть ноги и закрыть глаза. Но Андрей боялся заснуть и не стал садиться. Двое полицейских пристально на него посмотрели из крайнего ряда. Андрей выдержал их взгляд и прошёл дальше. В кармане у него лежал поддельный паспорт, а в карманах настоящие доллары. Ну и что? Кому какое дело? Не за границу же он собрался!
Он зашёл в буфет и купил литровую бутылку «Миринды». Прошёлся вдоль стеклянной витрины, в которой были выставлены бутерброды с колбасой, сыром и икрой, и, выходя уже, услышал объявление:
— У стойки номер двадцать один начинается регистрация пассажиров на рейс девятьсот восьмой, следует по маршруту: Санкт-Петербург-Новосибирск-Толмачёво. Повторяю…
Андрей подумал, что медлить нечего, и быстро спустился вниз. Он оказался пятым в очереди на регистрацию. Подал сотруднице билет и паспорт, сказал, что багажа у него нет, а только ручная кладь, и быстренько, быстренько — через металлоискатель — зашёл в зону посадки. И вовремя! Только он уселся в затемнённом углу, как увидел бегущих по залу ожидания парней с короткими шеями и выпученными глазами. Выражения у них были самые что ни на есть бандитские. Парни вертели головами, придерживали пассажиров и заглядывали им в лица. Пошли вдоль касс, останавливаясь возле каждой, суя внутрь голову и что-то оживлённо выспрашивая и отчаянно жестикулируя. Касса, в которой Андрей покупал билет, закрылась на технический перерыв. Это было очень кстати. В зону досмотра парней не пропустят, да и бузить им здесь никто не позволит. Зря, что ли, полицейские в зале прохлаждаются! До конца регистрации оставалось полчаса. Андрей сел ко входу спиной, слившись с темнотой. Нарываться на скандал ему не хотелось. Все свои дела он здесь закончил. Оставалось обрубить канаты и — вперёд! Парни всё бегали, всё суетились в блистающей чистотой зале. Так просто они не успокоятся. Кассирша рано или поздно вернётся, сядет на своё место и откроет окошечко. Рано или поздно ей придётся отвечать на вопросы этих деятелей. Скорее всего, следующим рейсом они прилетят в Толмачёво. Значит, самолётом больше нельзя пользоваться. Но ведь есть же поезда! Из аэропорта он сразу поедет на вокзал. Тридцать часов на скором поезде, и он дома! Опять же: придётся ехать без билета. Но и это не проблема. Любой проводник за тысячу долларов его к себе на голову посадит. Тут всё очень просто. Главное, улететь из Питера! Последние пассажиры заканчивали регистрацию. Две сотрудницы в синей форме замкнули стойку, выключили табло и с необыкновенной важностью удалились. Теперь уже ни один человек не сядет на самолёт, будь он хоть трижды герой России и четырежды вор в законе.
Через несколько минут объявили посадку, и пассажиры вялою толпой потянулись к заветной двери. Подогнали длинный жёлтый автобус, запёрли в нём около сотни людей и повезли по замершему лётному полю. Затем было топтанье возле трапа, медленное восхождение по тряским металлическим ступеням под оглушительный рёв турбины и — уютный затемнённый салон с рядами нагнутых вперёд кресел. Андрей нашёл своё место и устало опустился на мягкое сиденье. Вокруг сновали пассажиры, придирчиво искали свои места, запихивали баулы под кресла, щёлкали замками багажных полок. Воздух слабо шелестел в аэроцентралях, мурлыкала музыка в скрытых динамиках, турбины слабо сотрясали корпус — всё было так, как и должно было быть. До старта оставались считаные минуты. Андрей поставил кейс на пол между ног, застегнул ремень на животе и откинулся на спинку, закрыл глаза. Ощупал карманы и убедился, что документы и деньги на месте. Он сидел у окна, так что вставать ему не придётся. Сквозь подступающий сон слышал, как убрали трап и глухо захлопнули входной люк, потом самолёт мягко качнулся и покатился по бетонке. Сделав несколько поворотов, замер на старте, затих — для того, чтобы тут же взреветь, мощно рвануться и легко побежать по взлётной полосе. Дробно застучали колёса под полом, завибрировал корпус, Андрея с силой вжало в спинку, секунда, и нос лайнера круто поднялся в небо. Крепко засвистало, зашипело снаружи. Андрей приоткрыл один глаз — мимо проносились жёлтые огни наземных служб. Мелькнули тёмные деревья, игрушечный забор унёсся куда-то вниз и в сторону — и сразу сделалось темно и глухо, лишь только красный свет резко вспыхивал и стлался по крылу.
Андрей уронил голову на грудь и следующие три часа благополучно проспал.

Самолёт приземлился в «Толмачёво» в одиннадцать утра по местному времени. Андрей вышел из салона одним из первых, сразу ощутив укусы мороза на лице. Двадцать семь градусов — не шутка! После питерских хлябей воздух казался сделанным из металла. Злой ветерок тянул с окрестных гор. Сибирь матушка!
На привокзальной площади Андрей сразу увидел микроавтобус с табличкой «Аэропорт — Вокзал», и, не раздумывая, залез в тесный салон. В машине уже сидели трое. Какой-то верзила развалился в кресле у окна, забросив ноги на сиденье перед собой. В руках — букет из трёх замороженных гвоздик, во рту жвачка, на лице — полное презрение ко всем на свете. Ещё двое пассажиров смирно сидели впереди. Андрей сел сбоку возле двери в одиночное кресло. Через минуту зашли ещё двое, и затем ещё трое ввалились. Таким образом, оставалось одно свободное место — то, на котором лежали ноги парня с цветами. Водитель, решив не тратить слова попусту, запустил двигатель и поехал навстречу ярко блестевшему солнцу. Заиграла музыка — что-то хриплое, блатное. И всё бы ничего, но парень всё сидел, всё жевал свою жвачку, ноги его по-прежнему лежали на переднем сиденье. Андрей непроизвольно сжимал кулаки. Ну что за жизнь? Сплошное свинство, а не жизнь.
Минут через десять случилась остановка. Несколько человек вышли, несколько зашли, и так получилось, что одной женщине не хватило места. Она, согнувшись, сделала два шага по узкому проходу и увидела, что место, казавшееся ей свободным, вовсе не свободно.
Последовал диалог.
— Молодой человек, уберите, пожалуйста, ноги.
В ответ — презрительный взгляд, чавканье и полное скотство.
Женщина потеряла дар речи от такой наглости. Водитель молчал на своём сиденье, сделав вид, что его это не касается.
— Здесь люди ездят! — жалобно сказала женщина.
— Какие люди? — глумился верзила. — Я никаких людей не вижу. — И отвернулся к окну.
Андрею стало интересно, вмешается кто-нибудь или нет. Он незаметно оглядел пассажиров и понял, что помощи ждать неоткуда. Все элементарно испугались. А между прочим, в маршрутке ехало трое мужчин, не считая Андрея и водителя.
Женщина попятилась задом к выходу. Смотреть на неё было жалко. Поэтому никто и не смотрел. Только водитель с равнодушным видом следил за происходящим с помощью зеркала заднего вида, ожидая, когда женщина выберется и можно будет ехать дальше. Однако так сразу уехать никому не удалось. Андрей нагнулся к водителю.
— Шеф, обожди минутку. Я тут с товарищем поговорю.
Женщина наконец выбралась из машины, встала на обочине, отвернувшись. Андрей поднялся со своего места и шагнул в проход между кресел. Верзила всё смотрел в замороженное окно, челюсти его ходили ходуном. Интересно, о чём он думал в этот момент? И думают ли такие типы вообще?
Андрей посмотрел на него в упор.
— Убери ноги с кресла, — произнёс без выражения.
Парень боком глянул на него, потом разжал челюсти и спросил с презрением:
— А ты кто такой?
— Пожарный инспектор. Ноги убрал быстро!
— А если не уберу?
— Считаю до трёх. Уже раз.
— Ты чё, ишак, понты будешь ломать?
Парень полез правой рукой в карман. Что там у него было, Андрей так и не узнал. Он схватил его за волосы и врезал коленом по сопатке. Верзила дико заорал. Пассажиры бросились врассыпную, кто в двери выпрыгивал, кто в окна пытался вылезти. Ожидали ядерного взрыва, не меньше.
Андрей вытащил верзилу из салона, а когда тот попытался освободиться от захвата, нанёс удар в солнечное сплетение, а потом толкнул от себя. Парень опрокинулся в снежный бруствер и замер, согнувшись в три погибели. Андрей быстро обшарил карманы незадачливого гангстера. Улов был невелик, но ценен: «Стечкин» с полной обоймой, да не простой «Стечкин», а бесшумный, образца семьдесят второго года! Андрей сунул пистолет во внутренний карман, потом влез в маршрутку, устроился на переднем сиденье рядом с водителем. Тот испуганно таращился на него. Пассажиры все куда-то разбежались от такой оказии.
— Ну что, поехали? — обратился к нему Андрей, и водитель послушно завёл мотор и отъехал от обочины. Он пристально смотрел на дорогу и молчал. — Долго ещё ехать? — спросил Андрей.
— Минут пять…
Андрей согласно кивнул. Подумал несколько секунд и снова заговорил:
— Ты вот что, если тебя спрашивать будут, мол, где высадил меня да куда я пошёл, так ты скажи, что высадил меня на вокзале. Скажи, что всю дорогу трепался, как хорошо, дескать, жить в Москве, скажи, мол, сильно хвалил Воробьёвы горы, мол, краля у него там живёт. Запомнил? Скажи, дескать, этот отморозок в Москву намылился, потому что это его любимый город и там все деньги!
— Да понял я! — воскликнул водитель. — Можешь не переживать. Не подведу.
— Если правильно всё сделаешь, тебе ничего не будет.
Ясно было, что этот герой расскажет всё и обо всём. Эти любители блатной музыки и хриплых голосов хороши лишь до первой серьёзной стычки. Они горазды орать на безответных пассажиров и качать права перед субтильными дамочками. А когда на них самих закричат или (не дай бог) замахнутся огромным кулаком, то они сами становятся субтильными и смирными. Тихие и ласковые, на всё согласные — любо-дорого посмотреть.
До вокзала доехали без приключений. Андрей полез в карман за мелочью, но водитель замахал руками.
— Уходи скорее. Сейчас тут такое начнётся…
— Как начнётся, так и закончится, — философски заметил Андрей, покидая гостеприимную машину. — Ты, главное, не дрейфь. И вообще, меняй профессию. Не умеешь ты с людьми обращаться. Не хватает тебе чуткости и человеколюбия.
Водитель ничего на это не сказал. Возможно, в душе он и согласен был с Андреем. А может, костерил на всю катушку. Со стороны этого было не понять.
Вокзал поразил Андрея своей архитектурой и размерами. Этакое стеклянное чудо — огромное, многоярусное, чистое, сверкающее, светлое и ещё чёрт знает какое. В Москве нет такого вокзала, а про Иркутск нечего и говорить! Множество переходов, лестниц, анфилад; эхо под потолком гуляет, гранитный пол блестит, удобные кресла, буфеты, множество современных касс. Хороший вокзал, славный вокзал! Жаль, что нельзя остаться в нём на пару дней, подремать в удобных креслах, похлюпаться горячей водой перед широченным зеркалом в туалетной комнате, побаловаться разносолами в местных буфетах и закусочных.
Андрей прошёл к ближайшей кассе и взял билет до Москвы в купейном вагоне пекинского экспресса. Затем вышел на перрон и увидел на первом пути длинный состав из красных вагонов. На всех вагонах висели одинаковые таблички: «Москва — Владивосток». Вот это была удача! Это была «двойка» — знаменитая «Россия»! Андрей пошёл вдоль состава. Седьмой вагон, восьмой, вагон-ресторан, девятый, десятый… Увидев распахнутую дверь в тамбур, проворно взобрался по ступенькам и дальше уже двигался в тепле и уюте.
Не сказать, чтобы поезд был переполнен, свободные места мелькали там и тут. Андрей высматривал проводницу попокладистей, чтобы не подняла крик, не завозмущалась. Он дошёл до последнего, шестнадцатого вагона, и увидел, что дальше идти некуда. Да и незачем. Вагон был полупустой. Чистые занавески на окнах, ковровая дорожка под ногами, полный титан с кипятком и множество свободных мест. Два последних купе вовсе пустовали. В одно из них Андрей и забрался. Деловито снял куртку и повесил на крючок. Скинул свой модный пиджак, оставшись в белой рубашке. Стянул туфли с ног и с наслаждением пошевелил пальцами. Господи, хорошо-то как! Ещё бы чаю — с лимончиком, да с сахаром, да с конфетами — кажется, ничего он в жизни так не хотел, как глоток крепкого сладкого горячего чаю! Чтоб непременно стакан стоял в бронзовом подстаканнике, чтоб вагон покачивало, чтоб колёса грохотали на стыках рельс, чтобы полусвет и чтоб темно за окном, а ты несешься сквозь снежную вьюгу!
Вагон неслышно качнуло, перрон дрогнул и медленно поплыл мимо окна. Здание вокзала сносило в сторону, и вместе с ним уходило прочь всё тяжкое, тёмное, грозное. Хотя и не ждало Андрея дома ничего хорошего, но он возвращался в Иркутск с лёгким сердцем. Так, наверное, возвращается с войны солдат в разорённую деревню, к разрушенному дому. Не ждёт его лёгкая доля и нет возврата к прежней безмятежности — но и нет ему жизни вдали от родного очага. Здесь суждено ему провести остаток дней, здесь его и зароют в неподатливую землю. Но Андрею рано было думать о смерти. Впереди у него целая жизнь, впереди открытия и откровения, прозрения и разочарования. А пока что — пустое купе, мягкие диваны, усыпляющее покачивание. Оставалась самая малость — договориться с проводницей. Андрей достал упаковку долларов, сорвал бумажку и прошёлся пальцем по корешкам. Вытащил купюру и присмотрелся. Что в ней такого? Что за страшная сила заключена в этих водяных знаках? Или это и есть та самая тайнопись, проклятые письмена, дьявольские чары? Так нет же, нет! Ведь на него эти чары не действуют! Прямо сейчас он может выбросить эту пачку в окно.
Дверь вдруг распахнулась, на пороге показалась женщина в синем кителе.
— Эт-то что такое? — спросила с нотками раздражения. Глаза её расширились, ноздри трепетали от возмущения.
Андрей всё держал пачку стодолларовых купюр, всё раздумывал — не выкинуть ли их в окно.
— Я спрашиваю, кто вам позволил занять чужое место?
— Вот он! — Андрей показал пальцем на доллары.
— Кто это — он?
— Президент!
— Какой ещё президент? Что вы мне голову морочите!
— Я не успел купить билет в кассе, сильно спешил. Если хотите, я выйду и куплю билет на ближайшей станции. А лучше — купите сами. Вот вам тысяча долларов. Сдачу оставьте себе. Я до Иркутска еду, тут недалеко.
Женщина отстранилась.
— Мне столько не надо.
Андрей понял, что дал маху. Бросил купюру на столик и потянулся к пиджаку. Во внутреннем кармане лежали наши родные деньги. Отсчитал десять тысяч и протянул проводнице.
— Этого хватит?
Та неуверенно взяла деньги.
— Бельё брать будете?
— Буду.
— Может, вам чаю принести?
— Обязательно принесите! Страсть как люблю чай! Сто лет не пил. Только заварите покрепче!
Проводница ушла. Андрей сел на диван, подперев голову рукой. Как примитивно всё устроено! Никакой романтики в людях не осталось. Хотя какая к чёрту романтика? Всем надо жить, кормить семьи, покупать продукты. А если бы деньги были не нужны, то никто бы и не работал. Всё пошло бы прахом — к чертям собачьим.
Пришла проводница, быстро застелила постель, взбила подушку и кинула сверху полотенце. Потом принесла два стакана чаю, пачку печенья и три упаковки сахару.
— Может, вы кушать хотите? У нас вагон-ресторан есть.
— Спасибо, я схожу… после.
Проводница, наконец, удалилась. Андрей замкнул дверь, разделся и с наслаждением лёг в постель на чуть влажные простыни. Как давно он не путешествовал в поезде! И как это, оказывается, приятно — лежать с закрытыми глазами на мягком матрасе и покачиваться в такт движению. Состав разогнался не на шутку. Вагон раскачивало и болтало во все стороны. Андрей закрыл глаза и его сразу куда-то понесло… Гул самолёта, чёрный иллюминатор, судорожное мелькание стробоскопа на крыле — он словно бы летел в самолёте. Но скоро дыхание его замедлилось, тело налилось свинцом, минута — и он уже спал.

Часть III. Чужое имя

Поезд прибыл в Иркутск двенадцатого марта в восемь часов утра. Двух месяцев не прошло после ночного бегства Андрея из родного города, а казалось, минула целая эпоха. Утро было морозное, мороз под тридцать, но уже чувствовалась близкая весна. Солнце поднялось над горизонтом, яркие лучи пронзили бескрайние сибирские просторы, разгоняя морозную мглу. Город за рекой сверкал и казался ненастоящим. Андрей спрыгнул с подножки на заиндевевшую платформу. В лицо пахнуло гарью, креозотом, смазкой, угольным дымом — непередаваемый букет запахов, присущий великому Транссибу! Жёлтый каменный вокзал казался нарисованным на фоне тёмной горы и синего неба над нею. Не верилось, что это в самом деле Иркутск.
Иркутск!.. Как много в этом слове потаённого смысла, незримого притяжения, подспудной идеи. Что это за место такое? Слияние двух полноводных рек в шестидесяти километрах от колоссального озера, место обитания древнего человека, сердце Азии, кусок пространства, отвоёванного человеком у вековой тайги, у лиственниц и кедров, у неуступчивого стланика, у могучих тополей, у берёз и у сосен. Стойбище среди густых кустов красной смородины и фиолетовой жимолости, багрово-красной брусники, гуталиновой черники и розовой земляники, среди хрустких медвежьих троп и рыбных нерестилищ. Древняя бурятская земля, угодья шаманов, территория тофов и эвенков. Огромный край, где ныне проживает три миллиона человек. Зимой — сорок градусов мороза, летом — тридцатиградусная жара. Комарьё, гнус, клещи, медведи, волки, опустошающие пожары, широкие разливы рек и речушек, землетрясения до восьми баллов — все удовольствия разом. Но всего страшнее двуногие твари, катающиеся на дорогих автомобилях и выдающие себя за Homo Sapiens. У этих особей оплывшие лица и немигающие, словно бы замороженные глаза, у них золотые цепи на коротких шеях и драгоценные перстни на жирных пальцах, у них стволы за пазухой и лютая злоба в душе. Лучше встретиться в лесу с медведем, чем в городе среди бела дня случайно наткнуться на такого индивида. Медведь, скорее всего, уступит дорогу. Двуногий — никогда! Это потому, что у медведя всё-таки есть пресловутое моральное чувство, над которым так потешался Марк Твен, а у сидящего в дорогущем джипе самца этого чувства точно нет. Всем таковым Андрей и решил объявить войну. Затем и вернулся в родной город.
Через подземный переход он выбрался на привокзальную площадь и скромно сел в трамвай, затем, чтобы выйти уже на следующей остановке, спуститься по крутой лестнице под автомобильный мост и перейти на другую сторону оживлённой трассы. Путь его лежал в отдалённый район Иркутска — «Палагино». Там, на самом краю города, он снимет скромную квартиру, потом найдёт себе работу и уж затем приступит к делу. А пока он бодро шагал по тротуару и всей грудью вдыхал знакомый с детства воздух. Всё ему было знакомо, привычно, казалось, он никуда и не уезжал. Странно конечно, что он идёт в противоположную от дома сторону. Но что ему дом? Дома у него больше нет. Квартира сгорела зимой, да и не пустят его в собственную квартиру. Да и чёрт с ней, не жалко! Не в квартире счастье.
К автобусной остановке подъехал пазик, переоборудованный под частное такси. Андрей ускорился и запрыгнул в уже закрывающиеся двери. Кивнул шофёру, мол, всё нормально, руки-ноги целы, можно ехать. Автобус дёрнулся и стал набирать скорость. Андрей сел на пружинящее сиденье и с удовольствием огляделся. Вот теперь он точно дома. Кругом такие знакомые, родные лица. Не выспавшиеся работяги в грязных робах, пара наркоманов с почерневшими ликами, бомж с грязным пакетом в руках и усталая женщина с заморенным ребёнком — всё как обычно. У водителя музыка орёт на всю катушку, навстречу по обледенелой трассе несутся грузовики, доверху гружённые лесом (лес везут в Китай), бритоголовые парни в дорогих иномарках летят как на пожар, автобусы пускают в морозное небо струи чёрной копоти, бетонные столбы мелькают словно спицы в колесе… Холодно, солнечно, просторно. Небо синее-синее, и видно далеко-далеко. Показался Иркут, несущий свои маслянистые воды между заснеженными берегами, Ангара холодно блестит и синеет вдали, а вот и холмы, окаймляющие город со всех сторон. Заброшенный край — «середина земли»…
Автобус мчался по широкой трассе прочь от города. Скорость зашкаливала за сотню. Мелькали пустые остановки, деревянные бараки слепо глядели на мир немытыми окнами, потом пошли огромные заснеженные болота и — первая остановка — «Узловая». За ней длинный мост и снова дома, деревья, почерневшие деревянные столбы с провисшими проводами… Андрей поминутно смотрел на часы, интересно было, за сколько минут автобус преодолеет двадцать километров. Получилась ровно четверть часа. Со всеми остановками и разворотами средняя скорость составила восемьдесят километров в час. И это в черте города!
Андрей расплатился с шофёром и легко соскочил с подножки. Это была конечная остановка на самой окраине. Улица Ярославского, последние дома. За ними — чистое поле в снежных увалах, а за полем — на сотни километров раскинулась нетронутая и необжитая тайга. Где-то там китайская граница, ещё дальше — полуостров Индостан, тёплое море и «аравийский ураган», ещё дальше Австралия и, наконец, Южный полюс. Если набраться духу и пойти пешком напропалую, то будешь идти месяц, и другой, и третий — пока не окажешься в тропиках, среди лиан и мохнатых пауков. Такое чудо! Конечно, никуда Андрей не пойдёт, но сама мысль грела душу.
До ближайшего пятиэтажного дома из красного кирпича было метров двести. Тут же продуктовый павильон притулился, завсегда можно купить хлеб, колбасу, сметану, фруктовую воду, печенье и конфеты «чупа-чупс». Оставалось найти квартиру. А это непросто в Иркутске, где даже на окраине заламывают такие цены, что какому-нибудь студенту впору сойти с ума и укокошить подвернувшуюся под руку старуху. Но Андрей не был студентом — он решил выдать себя за аспиранта, — на обывателя это слово до сих пор действует магически.
Через пять минут он прохаживался возле подъезда длинной пятиэтажки, задумчиво глядя на квадратные окна. На улице никого не было: кто на работе, кто в школе, кто спит, кто вяжет. Даже собак не видно. Андрей вдохнул полной грудью и, развернувшись, посмотрел на заснеженные поля, за которыми начиналась вековая тайга с ягодами и грибами, с медведями и разной живностью. По этой тайге, в каких-нибудь десяти километрах от города, сутками блудили люди, не умея выбраться из этой кутерьмы. Андрей прошёлся вдоль дома и столкнулся возле последнего подъезда со старушкой, отправившейся, видно, за покупками. Андрей не стал медлить. В таких случаях первым делом следовало непринуждённо заговорить.
— Эх, бабушка, — воскликнул он с чувством, — день-то какой!
Старушка — маленькая, сухонькая и донельзя серьёзная — посмотрела на него снизу.
— И не говори. Ажна глаза слепит, смотреть больно! — и прикрыла рукой страдальческие очи.
— У нас в Петербурге никогда такого солнца не бывает. Всё туманы да тучи на небе. А у вас такая благодать!
Старушка изумилась.
— Ты приезжий, что ли?
— Ну да! Только с самолёта. Ищу квартиру. Хочу на краю города поселиться. Очень мне ваша природа нравится.
Старушка поджала губы.
— А что природа? Скоро не будет никакой природы.
— И город такой славный, — гнул своё Андрей.
— Тьфу! — плюнула старушка себе под ноги и добавила: — век бы его не видеть.
— И то правда, — закивал Андрей. — Что за жизнь в городе? То ли дело в деревне. Свой дом, огород, баня, свежий воздух.
Старушка недоверчиво прислушивалась.
— А ты жил в деревне-то?
— Приходилось. Дядя у меня живёт недалеко от Гатчины. Как приеду к нему, так уезжать неохота.
Бабушка горестно вздохнула и, отвернувшись, погрузилась в меланхолию.
— А что, бабушка, сдаются тут у вас квартиры? Мне бы на полгода. Плачу вперёд. Порядок обеспечу. Я научный работник. Диссертацию пишу.
Старушка смерила его взглядом.
— Могу паспорт показать, — добавил Андрей.
— Этого не надо. Сходи-ка ты, милок, в первый подъезд. Там на втором этаже, как поднимешься, сразу направо и — влево — Галька живёт. Двухкомнатная квартирёшка у ей. Может, и согласится. Сын у ней в Первомайском проживает, она-то к сыну и переедет.
Андрей усмехнулся про себя такой осведомлённости.
— Ладно, бабушка, я пойду. Спасибо.
— Да уж иди. Скажи, баба Оля тебя послала. Она знает.
Андрей хотел дать бабульке денег, но побоялся обидеть. «Потом», — решил он и отправился на другой конец дома.
«Галька» оказалась дома. Это была уже немолодая женщина лет шестидесяти, полноватая и с лукавой улыбкой на лице.
— Здравствуйте, — сказал Андрей. — Меня к вам баба Оля послала.
— А-а-а! Ну-ну! И как она, ещё дышит?
— Ещё как. Всем бы так дышать!
— А что такое? — радостно удивилась женщина.
— Да город ей не нравится. Всё, говорит, брошу, и в деревню уеду — свежим воздухом дышать и баню топить.
Женщина залилась счастливым смехом, так что глазки её закрылись лоснящимися щёками. Отсмеявшись, осведомилась:
— А вы чего пришли?
— Она сказала, что квартиру вы сдаёте. Мне квартира нужна, хотя бы на пару месяцев. Я научный работник, аспирант, буду диссертацию писать.
— С чего она взяла, что я сдаю? А я где жить буду?
— Она сказала, что у вас сын в Первомайском живёт, мол, к нему переедете.
— Во как! Смотри-ка ты, какая умная. Вот и ехала бы сама к сыну. Что ж она сама к сыну не едет?
Андрей пожал плечами.
— У ней сын с невесткой в городе живут, что ж она не едет к ним? — снова спросила женщина и, опёршись плечом на дверной косяк, пристально посмотрела на Андрея.
Андрей глянул на часы, уже за полдень перевалило.
— Я пойду.
— Погоди, — остановила женщина. — Надолго, ты говоришь, к нам приехал?
— На пару месяцев. Потом обратно улечу. Я только что с самолёта. Некуда вещи кинуть.
— Паспорт есть?
Андрей подал ей свой новый документ. Через минуту женщина вернула его с важным видом.
— В общем так. Я могу тебя пустить. Квартира у меня двухкомнатная, тёплая. Живи, коли так. Но я иногда буду приходить! Может, переночую раз в неделю. Ты ведь один будешь жить?
— Один.
— Это хорошо. Женщин сюда не води. Порядок соблюдай. Двадцать тысяч в месяц, оплата вперёд.
— Согласен, — сразу согласился Андрей и достал из кармана пачку банкнот. Отсчитал сорок тысяч и протянул хозяйке. — Тут за два месяца. Какое у нас сегодня число?
Женщина не сразу сообразила. Сорок тысяч наличными заметно затруднили мыслительный процесс.
— Двенадцатое, — едва выговорила.
— Отлично! Будем считать, что я оплатил вам по первое мая. Договорились?
Женщина снова крепко задумалась, потом согласно кивнула.
— Договорились…

Квартира оказалась довольно уютной. Хоть не было в ней дорогих вещей, и телевизор показывал мутноватую белёсую картинку, но две комнаты — одна большая светлая, другая маленькая, тёмная и тихая, — так удачно были расположены, так затейливо нужно было переходить из одной комнаты в другую, а оттуда — в кухню, минуя прихожую, что Андрей сразу понял: это то, что ему надо. Хозяйка переписала его паспортные данные в замусоленный блокнот, вручила ключи и, быстро собравшись, уехала к сыну. Оставшись один, Андрей с наслаждением помылся в душе, затем скипятил воды в чайнике и долго и со вкусом пил крепкий сладкий чай. Попытался уснуть, но не спалось — слишком велико было возбуждение. Чтобы не терять времени, решил провести небольшую тренировку — растяжки, хикон-кумитэ, ката. И, уже ближе к вечеру, поддавшись внезапному порыву, быстро оделся и вышел из квартиры. Солнце садилось, косые лучи пронизывали невесомое пространство, и было так странно на душе, словно он действительно приехал в незнакомый город. Чувства двоились, было и жутко и радостно. Вот он дома, но нельзя поехать к знакомым, нельзя назваться своим именем. Словно другой человек вошёл в его тело, завладел мыслями и совершает поступки, за которыми Андрей наблюдает со стороны. Куда занесёт его нелёгкая — неведомо. Но это уже неважно. Снаряд запущен, он движется сквозь времена и судьбы по затейливой траектории. Цель ещё не видна, но движение неостановимо. Никакая сила не может ему помешать.
Андрей шёл по снежной тропе среди деревьев. Лес молчал, деревья недвижно стояли среди солнечных лучей и холодного чистого воздуха. В этом молчании чувствовалась грозная сила. Что значит человек с его мельтешением? Как пришёл, так и сгинет. А деревья останутся. Останется трава, и этот воздух тоже останется — на веки вечные. И это глубокое небо тоже будет всегда! Так в чём же смысл существования? В недвижном молчании или в оглушительном крике, в тихом сопротивлении или в яростной борьбе? Нет ответа! Наверное потому, что ответа и не существует. У каждого свой путь, своя судьба. Дереву — стоять. Человеку — бороться. Муравью — строить кучу из лесного мусора, а Солнцу — сгорать в неистовом пламени самоуничтожения. Пути неизведанны, будущее не решено.
На следующий день Андрей с утра пораньше поехал в город устраиваться на работу. Он уже прикинул будущий сценарий своей жизни — незатейливой жизни обывателя.
В половине десятого он зашёл в вестибюль знаменитого СИБИЗМИРа — Института солнечно-земной физики. Когда-то он проходил в нём студенческую практику, поэтому чувствовал себя почти как дома, словно вернулся в юность.
Быстро нашёл отдел кадров и, для приличия постучав в дверь, вошёл.
Две женщины разом подняли головы и с удивлением посмотрели на вошедшего.
— Вам кого?
Андрей тоже посмотрел на женщин с удивлением и интересом.
— Я на работу к вам хочу устроиться.
Сообщение это оказало на кадровичек, казалось бы, привычных ко всему, удивительное впечатление: обе они утратили дар речи. Можно было подумать, что их спросили, где здесь поблизости публичный дом и не согласятся ли они проводить его туда.
Оправившись от изумления, одна из женщин, чернявенькая и яркая, предложила Андрею садиться на стул перед ней. Она так странно смотрела на посетителя, что тот просто не знал, где сидел.
— Так что, есть у вас работа? — снова спросил.
— Работа у нас есть, только…
— Что?
— Вы разве не знаете, что у нас зарплату задерживают? Лаборатории закрываются, финансирования нет…
— Меня зарплата не интересует, — произнёс Андрей легко.
— Что вы говорите!
— Я хочу наукой заниматься. По зову сердца! Всю жизнь мечтал.
Женщины многозначительно переглянулись. Впору было вызывать неотложку. Андрей почувствовал, что его как-то неправильно поняли, и решил прояснить ситуацию.
— Видите ли, — заговорил с умным видом, — я приехал в ваш город на несколько месяцев. Я сам из Питера, вот мой паспорт с пропиской. Вот диплом об окончании мехмата МГУ. Я давно хотел побывать на Байкале, поработать на вашем знаменитом радиотелескопе.
— С каких это пор наш телескоп стал знаменитым? — поинтересовалась вторая женщина.
— С тех самых, как его построили, — парировал Андрей. — Поймите правильно: для меня всё это романтика, юношеские мечты. Сибирь, экзотика, декабристы… А деньги для меня не главное. То есть они нужны, но идеалы для меня важнее. Так что, вы меня берёте или нет?
Женщины подавленно молчали. Вероятно, они первый раз в жизни слушали такой удивительный рассказ.
— Если я правильно поняла, у вас нет иркутской прописки? — снова подала голос вторая кадровичка.
— Я пропишусь, если потребуется, — сказал с нажимом Андрей. — Хотя полгода можно пожить и без прописки. Ничего страшного не случится.
— Мы не имеем права принимать на работу без прописки, — не унималась вредная женщина.
— А вы меня на договор возьмите!
— Какой ещё договор?
— Договор подряда. Оформляется на конкретную работу и на оговоренный срок. Прописка для этого не нужна. Вы разве не знаете?
— Это у вас там договора, а у нас…
— Валя, подожди, — оборвала её черноволосая. — Он правильно говорит. У нас сейчас половина института на договорах сидит. Полно иногородних. Прописка тут не важна.
Андрей благодарно посмотрел на женщину.
— С меня конфеты!
— Да бросьте вы, — отмахнулась та. — Давайте свой паспорт.
Соседка её уткнулась в бумаги и больше не подавала голоса.
Всё решилось за пятнадцать минут. Кадровичка сбегала с заявлением Андрея к замдиректора по науке, и тот, не вникая в суть, оставил на нём свой автограф. Андрея провели в его новую лабораторию, показали рабочее место. Лаборатория занималась изучением солнечной короны. Лабораторией заведовал кандидат физико-математических наук Черняго Борис Петрович — крепыш среднего роста с живыми чёрными глазами и непослушной чёлкой на покатом лбу. Он радостно поглядел на Андрея и молвил:
— Туризмом увлекаетесь?
— Увлекаюсь, — сказал Андрей.
— Тогда всё в порядке. Вопросов больше нет!
Так Андрей стал младшим научным сотрудником знаменитого в недавнем прошлом, а теперь благополучно загибающегося института солнечно-земной физики. Номинальный оклад его составлял восемь тысячам рублей в месяц. Со всеми накрутками и вычетами выходило чуть больше десяти тысяч. Совсем неплохо для сорокалетнего молодого специалиста! На работу он должен был приходить к девяти часам, обед с часу до двух, а потом ещё четыре часа напряжённой научной работы. Завлаб сразу одарил его журналами, научными отчётами и книгами, заверив, что он может изучать всё это столько, сколько пожелает — месяц, два, полгода, год. А когда всё прочтёт и поймёт как следует — тогда можно будет получить конкретное задание. В июне намечался выезд в Тункинскую долину — тогда и начнётся настоящая работа.
Андрей понял, что настоящая работа не начнётся никогда, или же она начнётся тогда, когда начнутся настоящие деньги. В душе он пожалел этих энтузиастов науки, но и восхитился такой беззаветной преданностью однажды избранному делу. Прекратить научные исследования можно было лишь с помощью тяжёлого бомбардировщика, который сровняет с землёй здание вместе с лабораториями и со всем оборудованием. Андрей увёз всю эту научную макулатуру домой и аккуратно сложил под столом. Всё, что ему нужно было от СИБИЗМИРа, — это маленькое удостоверение, которое лежало теперь у него в кармане. После того как он вклеит в него фотографию и поставит сверху печать, у него будет надёжная защита от двусмысленных вопросов и неуёмного любопытства. Младший научный сотрудник — это звучит гордо! Учёные у нас до сих пор находятся вне всяких подозрений. По крайней мере, в бандитских разборках они пока что не замечены.
Следующие два дня Андрей посвятил покупке необходимых вещей: одежды и обуви, кимоно и дорогого кожаного дипломата. Продуктов набрал на целую неделю. Прикупил себе техники: диктофон, ноутбук и солнцезащитные очки. Трудно удержаться от покупок, когда у тебя полно денег!
Наконец Андрей решил нанести визит своему давнему знакомому — полковнику полиции Лапшину Виктору Викторовичу.
В Управление по борьбе с оргпреступностью Андрей приехал днём. В здание заходить не стал — да его бы и не пустили, — а начал прохаживаться по тротуару возле широкого крыльца из трёх гранитных ступенек. Несколько минут ходил взад-вперёд, затем перешёл на другую сторону дороги и стал наблюдать оттуда.
Долго ждать не пришлось: в половине третьего из высоких деревянных дверей вышел тот, кто должен был развеять все сомнения. Теперь нужно было осторожно, не привлекая к себе внимания, приблизиться к этому человеку. Андрей знал привычку полковника самому водить служебный автомобиль. На это и был расчёт. Когда полковник открыл дверцу, Андрей неожиданно появился рядом, словно вырос из-под земли. Полковник с недоумением смотрел на невесть откуда взявшегося человека и раздумывал, сразу позвать на помощь или немного обождать.
Андрей снял солнцезащитные очки и поглядел в глаза своему давнему знакомому.
— Виктор Викторович, вы меня не узнаёте?
Полковник прищурился, а в следующий миг его глаза расширились, лицо вспыхнуло, и он воскликнул, задыхаясь:
— Андрюша, ты?
— Да, это я. Давайте сядем в машину. Нам нужно поговорить.
Полковник выглядел растерянным. Бросил тоскливый взгляд на будку охранника, но позвать на помощь не решился. Опустил голову и сел за руль, Андрей занял соседнее сиденье.
— Поехали, — сказал Андрей тихо.
— Куда?
— Мне всё равно. Если хотите, можно к вам. Или в кафе какое-нибудь, только чтобы тихо было. Разговор будет серьёзный.
Полковник обречённо кивнул.
— Хорошо. Поехали на тринадцатый километр. Там никто не помешает. Шашлыки закажем, — закончил не очень уверенно. Он всё не мог прийти в себя. Изредка взглядывал на Андрея и сразу отводил взгляд, словно ожёгшись. Андрей ждал какого-нибудь подвоха, однако ничего такого не случилось. Через двадцать минут они вошли в зал ресторана, расположенного на знаменитом Байкальском тракте среди вековых елей и сосен. В зале было сумрачно и пусто. Тихо играла музыка, сонные официантки с трудом передвигались на высоких каблуках. Место было самое подходящее для неторопливого разговора.
Полковник заказал шашлыки, какие-то диковинные салаты и бутылку водки, предупредив, что платить будет сам. Андрей не спорил. Глядел рассеянно по сторонам, машинально что-то отвечал и ждал, когда принесут заказ. Когда официантка заставила стол закусками, пришлось выпить за встречу, затем несколько минут сосредоточенно жевать жёсткое мясо и делать вид, что всё у них чудесно — обедают два приятеля, жуют шашлык, пьют водку, тыкают вилкой в широкие тарелки со свежими огурцами и капустными листьями… Однако ничего чудесного в их встрече не было — оба это понимали, и оба готовились к словесному поединку, а может, и к чему похуже.
Наконец, полковник не выдержал.
— Не ожидал тебя увидеть, Андрюша. Думал, что тебя уже нет в живых!
Андрей проглотил кусок мяса и запил газировкой из высокого стакана.
— Не мог я помереть, не повидавшись с тобой, — проговорил с расстановкой и глянул полковнику в переносицу. — А поговорить нам есть о чём, ведь верно?
Тот опустил голову.
— Я виноват перед тобой. Очень виноват. Ты, конечно, не поверишь, но я не мог поступить по-другому!
После этих слов у Андрея рассеялись последние сомнения. Да и чего тут неясного? Сдать его братве мог только Виктор, потому что он единственный достоверно знал о том, что произошло в злополучный декабрьский вечер, знал также и место, где можно было найти Андрея. Но последние слова озадачили Андрея. Как это он не мог поступить по-другому?
Андрей придвинул кресло вплотную к столику, наклонился.
— Ты знаешь, Виктор, я на тебя не сержусь, честное слово. Лично ты мне не нужен. Я лишь хочу во всём разобраться.
— В чём ты собрался разобраться? — переспросил полковник, вскинув голову.
— В бардаке, который творится в стране! Кто в этом виноват!
Полковник несколько минут напряжённо всматривался в лицо Андрея, потом сделал неопределённый жест.
— В этом бардаке, как ты выразился, никто не виноват. Или виноваты все в равной мере.
— Так не бывает.
— Бывает, Андрей. И это как раз тот случай. Каждый народ достоин своих правителей… Слыхал, небось?
— Ты мне зубы не заговаривай, — с нажимом проговорил Андрей. — Я эти сказки про народ и про правителей уже слышал. Брехня всё это! Если ты плохой правитель, то нечего сваливать на народ. Кто тебе мешает честно править?
— Никто, — согласился полковник. — Но кто тебе мешает избрать другого правителя, который бы не жульничал, не обманывал и не совершал преступлений против своего народа?
— А меня об спросили?
— Тебя, быть может, и не спросили, но всё это произошло при твоём молчаливом согласии. Раз плохой правитель пришёл к власти, значит, все остальные не лучше, а все мы не очень-то этим делом возмущены. Вот и получили то, что заслужили.
— Интересно ты рассуждаешь! Что же нам теперь, революцию устраивать?
— Этого я не знаю. Кто-то революцию устраивает, а кто-то формирует такое государственное устройство, при котором жулики не могут сделаться господами. Каждый народ идёт своим путём.
Андрей подпёр голову рукой. Полковник говорил складно, и в то же время Андрей точно знал, что полковник не прав. Не прав потому, что он сам жулик. А жулику не позволено рассуждать ни о правителях, ни о народе, ни о государственном устройстве, ни о справедливости. Поэтому он не стал спорить, а спросил будничным голосом:
— Скажи, Виктор, что тебя заставило сдать меня братве. Меня только это интересует. Я не буду тебе мстить. Ты только объясни.
Полковник задумался на секунду и начал так:
— Хорошо, я попробую. Но только обещай мне, что ты никому не расскажешь о нашем разговоре.
— Обещаю, — сказал Андрей. — Да и кому рассказывать? В моём-то положении!
— Всё дело в том, что все мы — пешки в одной мерзкой игре.
— Ну ты это, ближе к делу, — проворчал Андрей.
Полковник налил себе водки. Он уже изрядно захмелел. У Андрея тоже шумело в голове, но он твёрдо знал — кто он и где находится; в случае чего он спуску никому не даст.
— Мне в принципе терять нечего, — сообщил полковник.
— Мне тоже, — поддакнул Андрей.
— Я их не боюсь!
— Кого это их?
— Тс-с-с! — приложил палец к губам. — И у стен есть уши!
Андрей откинулся на спинку кресла, посмотрел насмешливо на захмелевшего собеседника.
— Ты же говорил, что не боишься никого! Если хочешь, пойдём на улицу, там нас точно никто не услышит.
— Это бесполезно. Спутники над головой летают. Мигом сфотографируют. — Полковник снова потянулся за бутылкой. Андрей перехватил руку, сжал так, что полковник поморщился. — Пусти руку, сломаешь.
— Хватит пить. Я за делом приехал. Или ты мне сейчас всё рассказываешь, или…
— Что, убьёшь меня, да? Ну давай, валяй!
— Я тебя не убью. Это было бы слишком просто.
— Ах вон оно как! Никак, грозишься!
— Виктор, ты меня знаешь, я рассусоливать не буду. У тебя ещё есть шанс остаться человеком, понимаешь ты это? При чём тут — грозишься, не грозишься? Если ты ни в чём не виноват, так и скажи. Я всё пойму. У тебя семья, дети, внуки. У тебя высокое служебное положение и ты на коротком поводке, я это понимаю. Но ты сам реши для себя: правильно ли ты живёшь! Хватит ли у тебя совести смотреть людям в глаза! А потом живи с этими людьми. Спи спокойно, если сможешь. Вот и всё! — Андрей положил на стол кулаки. — А если бы я хотел тебя убить, я бы уже десять раз это сделал! Но мне этого не надо.
— А чего тебе надо?
— Мне нужна справедливость. И если я вернулся сюда, то лишь для того, чтобы во всём разобраться. И я разберусь, чего бы это мне ни стоило. Если ты мне не поможешь, то помогут другие. Я к тебе пришёл в последний раз. Больше мы так разговаривать не будем. Если столкнёмся на узкой дорожке, тогда, возможно, разговор будет другой. Это уж как Бог даст.
— Ты, никак, в Бога поверил? — ухмыльнулся полковник.
— Поверил или нет, это тебя не касается, — отрезал Андрей. — Я в последний раз спрашиваю, что тут у вас происходит. Почему полковник полиции сдаёт бандитам честных людей. Я не хотел бы ошибиться в своих выводах, поэтому и спрашиваю тебя. От твоего ответа будет зависеть жизнь других людей.
Полковник с силой потёр взмокший лоб.
— И за что мне это наказание? — пробормотал чуть слышно. Потом убрал руки и взглянул на Андрея неожиданно трезвыми глазами. — Ну, слушай, коли тебе это интересно. Поверишь ты мне или нет, твоё дело. Но я скажу.
Андрей ободряюще кивнул.
— Если тебе так важно это знать, то все ниточки тянутся на самый верх, туда, куда ни ты, ни я не имеем доступа.
— Ты генерала Колосова имеешь в виду?
Полковник брезгливо скривился.
— Бери выше.
— Куда уж выше? — удивился Андрей.
Он посмотрел вопросительно на полковника, но тот потупился, словно и не было ничего сказано.
— Ты что, хочешь сказать, что это Бакаев приказал сдать меня бандитам?
Полковник вскинулся.
— Ты не ори на весь зал! — Склонился к столу и перешёл на шёпот. — Конечно, ни Бакаев, ни Колосов напрямую мне приказывать не будут. Но у них полно помощников и разных референтов. Те звонят кому следует и дают устные указания. Если кто ослушается — крышка. Тому в органах больше не работать. Да и посадить могут, это запросто. А ты знаешь, что значит для мента попасть на зону. Лучше сразу повеситься. Вот и попрыгай тут.
— Погоди, — остановил Андрей. — Я понимаю, что никто не будет тебе прямо указывать, кого ловить и с кем бороться. Я также понимаю, что есть масса возможностей надавить на любого чиновника. Я другого не возьму в толк, зачем губернатору покрывать бандитов? Какой ему в этом прок? Неужто он знает про какого-то там Глотова и заинтересован в том, чтобы этот Глотов исчез?
— Выходит, заинтересован.
— Ничего не понимаю!
— А тут и понимать нечего. Ты разве не видишь, что в области творится?
— А что творится?
— А то, что нас задавила наркота, а сделать нам ничего не дают. Чечены открыто разводят стрелки, а сверху следует команда — никого не трогать. Ты хоть знаешь, что у Бакаева обе дочки замужем за чеченами?
— Не может быть!
Полковник рассмеялся.
— Эх ты, простота! Потому они и наглеют, что чувствуют безнаказанность. По нашим оперативным сводкам Бакаеву на днях передали взятку в размере пятьсот тысяч баксов. Какая тут может быть борьба, когда все в доле!
— Ты тоже?
Полковник нахмурился.
— Если ты имеешь в виду эти поганые доллары, то нет.
— А другие?
— Случается иногда. А что мне остаётся? Плетью обуха не перешибёшь!
Андрей задумался.
— Ну хорошо. Бакаев — сволочь, берёт взятки и покрывает наркоторговцев. Но я-то тут при чём?
— Тут всё повязано. Знаешь поговорку: коготок увяз — всей птичке конец!
— Я много чего знаю. А ты не уходи от вопроса.
— Я и не ухожу! Я же объясняю, что ты поставил под угрозу деятельность солидного предприятия. Бандиты, которых ты обидел, они ведь не сами по себе. Прошло то время. Они это предприятие крышуют, или она их крышует — чёрт их там разберёт. У нас ведь всё не как у людей! Когда запахло большой кровью, сразу было доложено Бакаеву, а тот распорядился это дело немедленно пресечь. Фамилию твою ему знать не обязательно. Достаточно того, что ты возмутил спокойствие. Проще оказалось пожертвовать тобой, чем менять команду головорезов. Сфабриковать против тебя уголовное дело — раз плюнуть, к тому же ты сам дал отличный повод. Так что удивляюсь я, как тебе удалось выскользнуть. Тебя ведь в Питере должны были закрыть. Лажанулись они там. Недооценили. Захотели поэксплуатировать тебя немного, а уж потом прикончить где-нибудь на этапе. Здорово ты им нос утёр. Молодец! Я порадовался за тебя, когда узнал. Честное слово!
Андрей невольно улыбнулся. Похвала была ему приятна, пусть даже и высказанная в такой диковатой форме. Однако насчёт главного пункта он как-то сомневался. Не то чтобы уж совсем не верил в возможность этакой подлости со стороны властей. Но обвинения были слишком серьёзными, чтобы так запросто принять их на веру.
— У тебя есть доказательства того, что Бакаев крышует наркоторговцев и берёт с них деньги?
Полковник изумился.
— Ты что, рехнулся? Какие ещё доказательства? Ты сам — одно большое доказательство! Ну ты подумай, кому нужно было устраивать тут войну?
— Я не знаю, кому это нужно. Может быть, тебе, а может, Колосову.
— Колосову этого вообще не надо! Если хочешь знать, он заинтересован в том, чтобы ты как можно больше этих отморозков в гроб положил. Мы все в этом заинтересованы.
— Кто это — мы?
— Менты! Думаешь, нам приятно смотреть на эти наглые хари? Недавно, вон, двух инспекторов ДПС расстреляли среди бела дня. И ведь все знают, кто это сделал, а взять этих ублюдков нельзя.
— Но почему нельзя? Я ничего не понимаю, — воскликнул Андрей. — На кой чёрт вы тогда тут сидите? Носите погоны, называетесь защитниками народа?
— Я тебе ещё раз говорю: существует чёткая иерархия. Все зоны влияния поделены. Так называемые преступные группировки практически легально работают на крупные промышленно-финансовые группы. Если ты тронешь кого-нибудь из них, то будешь иметь дело не с бритыми затылками, а с белыми воротничками. А это куда страшнее!
— Ну допустим… При чём же тут Бакаев?
— Так он в доле! Ты разве ещё не понял? Во-первых, он так или иначе представлен во всех крупных предприятиях области, то есть является их совладельцем. А во-вторых, даже если его где-то и нет, он всё равно отхватывает жирный кусок. В виде взяток, в виде спонсорской помощи во время предвыборной кампании. Тут, брат, такая машина работает, куда нам с тобой. Мигом в порошок сотрут.
— Меня не сотрут, — заметил Андрей.
Полковник покачал с сомнением головой.
— Смотри, доиграешься.
— Мне смотреть нечего, — сказал серьёзно Андрей. — Я никого не боюсь. И я эту систему взорву.
Полковник вскинул брови.
— Ты что, террористом решил заделаться? Не советую.
— Я в переносном смысле сказал, — уточнил Андрей. — Ты грамотный, должен понимать.
— Я-то понимаю, — молвил полковник, — но и ты пойми: нельзя воевать одному против всех.
— Я и не собираюсь воевать со всеми. Тебя же я не трогаю! Рыба гниёт с головы. Вот эту голову я и отрежу.
Полковник задумчиво поковырял вилкой в салате. Спросил, не поднимая головы:
— Если я тебя правильно понял, ты собрался разобраться с Бакаевым?
Андрей согласно кивнул.
— Ну хорошо. А что дальше?
Андрей широко улыбнулся.
— А дальше будет у нас новый губернатор.
— Ты полагаешь, что он будет лучше?
— Увидим.
Полковник отвернулся, обиженно засопел.
— Что ж, — заключил Андрей, — теперь понятно, почему у нас творится беспредел. Братва разводит стрелки, а полиция расписывается в собственной беспомощности. Красота! — Андрей в упор посмотрел на полковника. — Виктор, скажи сразу: ты мне поможешь?
— Это смотря в чём.
— Мне нужен Бакаев. Хочу ему в глаза посмотреть.
Полковник беспокойно огляделся.
— Ты совсем спятил! Ты даже в здание областной администрации не войдёшь! Там взвод полицейских посадили на входе, все проходят через металлодетектор. Вход строго по пропускам. Простому человеку с улицы зайти невозможно.
— Вот и помоги мне!
— Помоги, — передразнил полковник. — А мне что потом, в Америку сваливать прикажешь? Не-ет уж, уволь меня от этого. Совет дать могу. Информацию подкинуть. И всё на этом. Мне жизнь пока ещё дорога. У меня семья есть.
— Спасибо за откровенность, — сказал Андрей. — Я тебе тоже скажу откровенно, как на духу. В объяснения твои я не верю. Всё, что ты говоришь, — это обыкновенная трусость, и ничего больше. Легко кивать на кого-то и самому при этом ничего не делать. Про то, что всё повязано, я и сам догадывался. Но вот о том, можно ли эти узлы развязать, — тут бы я с тобой поспорил. Всё можно исправить. Ясно тебе? А если ничего не делать, тогда, конечно, на голову сядут и ноги свесят. А ты будешь приговаривать: так мне и надо, ой как хорошо! Ведь будешь?
— Ну ты это, говори да не заговаривайся. — Полковник внезапно посуровел. — Садиться себе на голову я никому не позволю.
— А брать объедки с воровского стола, стало быть, можно.
Полковник крякнул с досады и отвернулся.
— Да ты не принимай близко к сердцу, — с улыбкой произнёс Андрей. — Поедешь сейчас к жене, примешь горячую ванну, посмотришь футбол — всё нормально будет! А разговор этот забудь. Слыхал пословицу: меньше знаешь — лучше спишь.
— Смотри, какой филолог выискался, — буркнул полковник. — Тебе бы на радио работать. Вот бы народ смеялся.
— Кто-то смеялся бы, а кто-то заплакал горькими слезами. Тебе-то я смотрю, не больно смешно! — Андрей поднялся. — Ну ладно, поговорили, и будет. Пора в город возвращаться. Подбросишь до рынка?
Полковник подозвал официантку и расплатился по счёту, потом вылил в фужер остатки водки из графина и выпил не закусывая.
— Силён, — произнёс с сарказмом Андрей. — Как же ты машину поведёшь? Или сейчас мода такая — пьяным за руль садиться?
— Не бойся, не впервой, — заверил полковник и, покачиваясь, направился к выходу.
До города ехали молча. Полковник с преувеличенным вниманием смотрел на дорогу, Андрей думал о своём. Да и о чём было говорить? Они находились по разные стороны баррикад, и сама эта встреча была случайной, почти невозможной. Из динамиков неслись надсадные вопли:: «С тобой мы встретились, чтоб больше не расстаться!» Или такое: «С тобой мы можем только сами, только сами — найти Луну под голубыми небеса-ами!» Какая может быть Луна под голубыми небесами — было непонятно, как, впрочем, неясно, зачем её искать. С некоторых пор Андрей перестал понимать окружающий мир. Этот мир слушал песни, от которых у Андрея воротило скулы. Мир тупо ходил на работу и радовался жизни, когда надо было биться от безысходности и орать благим матом. Мир снисходительно улыбался сообщениям о терактах, пожарах и наводнениях, приникал к экранам телевизоров, когда там были трупы и кровь, отчаяние и детские слёзы. Что происходит? И почему Андрей должен прятаться ото всех? Зачем он изменил внешность и завёл новый паспорт, ходит по родному городу словно иностранец? Логики здесь не было, как не было логики во всей человеческой цивилизации, во всех её войнах, в крестовых походах, в инквизиции во славу Христа, в кровавых революциях во имя светлых идеалов, в царях и деспотах, которых любили и ненавидели в одно и то же время, в проповедниках, которых никто не слушал, в философах, только и способных сообщить, что мир непознаваем и непостижим… Так что же делать? Бороться или созерцать? Сопротивляться или плыть по течению? Бить наотмашь или самому подставлять щёки?
Машина резко затормозила, Андрей поднял голову и увидел перед собой торговый комплекс.
— Прощай, — сказал он, выбираясь из машины. — Больше не увидимся.
— Куда ты сейчас? — спросил полковник.
Андрей снисходительно улыбнулся.
— Извини, не могу сказать. Сам понимаешь, два раза на одни грабли…
Полковник всё понял.
— Бывай. — Хлопнул дверкой и быстро набрал скорость. Вся машина его выглядела сердитой. Хотя чего было обижаться? Давно было сказано: «Единожды солгав, кто тебе поверит?»

Пройдя насквозь центральный рынок, Андрей сел в автобус и поехал на свою новую квартиру. Слежки он не опасался — полковник при всей своей хитромудрости никак бы не успел сделать соответствующие распоряжения. Да и вряд ли он на это решится — дважды предавать одного человека — это уже явный перебор.
Вечером, сидя на крошечной кухне за колченогим столом и прихлёбывая горячий чай из фарфоровой кружки, Андрей размышлял над тем, что сказал ему полковник. При всей вздорности его речей он был прав в одном: губернатором дело не ограничится. Это было примерно то же, что убить царя, оставив жить и здравствовать всех его приспешников и последователей. Несчастные русские народовольцы убивали царей, жертвуя своими молодыми жизнями, — но всё было напрасно. На место одного деспота приходил другой — и всё шло по-прежнему. Сравнение не вполне корректное, но всё же следовало крепко обо всём этом подумать. Устраивать мировую революцию Андрей не собирался, а вот слегка почистить город, убрать пару-тройку зловредных фигур — почему бы и нет? Взять хотя бы губернатора — чем он лучше других? Да ничем! Как любого другого гражданина его можно было прикончить в любом месте и в любой момент времени. Необязательно при этом проникать в его кабинет на третьем этаже областной администрации, гораздо удобнее подкараулить на свежем воздухе, где-нибудь на травке. Что касается новых хозяев жизни — брюхатых бизнесменов на дорогих джипах — всех их можно было стрелять без разбору — хуже не будет. Мало им, что они выгребают из Сибири её недра, травят воду и воздух, так ещё свои порядки здесь устанавливают! Но сначала пусть ответит губернатор. Это Андрей решил твёрдо и с таким решением лёг спать. В квартире он был один, и никто ему не мешал. Лишь берёзы глухо шумели в сотне метров от дома — к ночи поднялся ветер, следующий день сулил непогоду.
Андрей решил не торопиться. Нужно было обрести уверенность в себе, на это у него было лишь одно средство — усиленные тренировки. Кроме этого, он узнал из газет о том, что в городском дворце спорта проводится чемпионат России по боям без правил. Участвовали опытные бойцы, настоящие «профессионалы-костоломы», как было сказано в афишах, расклеенных по всему городу. До сих пор Андрей игнорировал подобные мероприятия, но на этот раз решил поучаствовать. Чего не сделаешь со скуки! Да и размяться не мешало перед серьёзным делом.
Для начала он нашёл устроителей боёв. Все они были из Москвы, а участие местных бойцов в соревнованиях не предполагалось. Андрею это показалось обидным. Совсем не уважают аборигенов! Придётся поставить этих пижонов на место. Запомнят знойную Сибирь!
Однако уговорить устроителей включить в основную сетку никому не известного бойца оказалось совсем непросто. Андрей и раньше подозревал, что все бои носят договорной характер, а тут вовсе перестал сомневаться. Тем более следовало поучаствовать в этом спектакле. Он решил прикинуться простачком.
— Поставьте меня с самым опытным бойцом! — убеждал он двух верзил в строгих чёрных костюмах, в чёрных свитерах и в чёрных же очках. — Поставьте! Очень вас прошу.
— А чё ты можешь? — презрительно кривился один.
— Я боксом занимался, и борьбой тоже — у Вырупаева уроки брал, слыхали о таком?
— Слыхали, — сказал второй и отвернулся, позёвывая. Второй лишь давил его тяжёлым взглядом.
— А если тебе нос по морде разбросают — что тогда? — поинтересовался первый. — Кто за тебя будет отвечать?
— Ничего, я всё вытерплю, — спорил Андрей, — я же вам сказал: я приёмы знаю… разные!
— Приёмы он знает… — повторил верзила. — Ну-ка покажи!
Андрей встал в стойку и нанёс несколько ударов в воздух, затем присел и лягнул воображаемого противника ногой. Верзилы так и покатились со смеху. Минуты две они смеялись, потом вытерли слёзы и сказали:
— Ладно, уболтал, мы тебя берём. Только придётся написать расписку. В случае чего — к нам никаких претензий. Мы тебя предупредили.
Андрей понял, что уловка его сработала. Ещё он понял, что ему уготована роль клоуна, этакого простофили, которого колотят на потеху публике. Чем не развлечение?
Он написал требуемую расписку, уплатил взнос за участие — пятьсот долларов — и поехал домой готовиться к боям без правил. Ему предстояло драться в первом же поединке (что-то вроде «разогрева»). Соревнования начинались на следующий день, в час пополудни. Уходя, он деликатно поинтересовался призовым фондом. Верзилы снова посмеялись, но всё-таки ответили:
— Десять тысяч баксов!
Андрей изобразил на лице восхищение и долго цокал языком. Дело представлялось в самом выгодном свете.
Он приехал во дворец спорта за полчаса до начала поединков. Не спеша прошёл за кулисы и скромно переоделся отдельно от всех. На него не обращали внимания до тех пор, пока он не облачился в кимоно и не опоясался широким чёрным поясом. Впрочем, и тогда к нему не сильно присматривались. Кого нынче удивишь чёрным поясом? Раздают их направо и налево с лёгкостью необычайной.
Всего в турнире участвовало восемь бойцов (не считая Андрея). Первоначально предполагалось восемь боёв: четыре четвертьфинала, два полуфинала, один финал и утешительный бой за третье место. Андрей шёл сверх плана — нулевым номером. Одному из бойцов перед началом серьёзного действа предстояло потешить публику, преподав урок человеку с улицы, к тому же ещё и местному жителю, — чтобы сибиряки поняли, с кем они имеют дело и почём фунт лиха. Предполагалось два раунда по две минуты. Восьмиугольная площадка была залита светом и огорожена металлической сеткой. Мягкое покрытие под ногами и — никаких тебе ограничений. Разрешалось всё — даже и удары в пах (на этот счёт существовали специальные защитные накладки, которые, впрочем, не очень-то спасали). Можно (и нужно) было ломать суставы, выдавливать глаза, бить коленом в нос, в челюсть — куда придётся, лишь бы посильнее и порезче… В договорных матчах это, конечно, не практиковалось, но при встрече с каким-нибудь профаном разрешалось всё.
Андрей искоса поглядывал на соперников. Тут были, судя по всему, четыре борца, пара боксёров, один кикбоксёр и один каратист стиля «Киокушинкай». Все с чёрными поясами и с каменными лицами. Больше форсу, чем повадки. Силы много, а техники — не очень. Растяжки — так себе. В свои сорок лет Андрей лучше был растянут, чем все эти ребята, старшему из которых не было и тридцати.
Вышли на представление. Зазвучали фанфары, зашумел переполненный зал, богатырский посвист раздавался с галёрки. Андрея не узнали. Все думали, что он погиб, да и не походил он теперь на себя прежнего. Представили его последним. Манера представления и сказанные при этом слова настроили публику на соответствующий лад, все так и поняли: будет потеха! Жалко, конечно, что бить будут своего. Но тут уж ничего не поделаешь. Приехали крутые профессионалы, с ними забалуешь!
Семь бойцов чинно покинули залитую светом восьмиугольную площадку, а двое остались: Андрей и здоровый такой парень, самбист или дзюдоист, а может быть и «вольник» — это не суть важно. Ясно было, что он сразу пойдёт в захват и будет проводить болевой приём.
Борьбу Андрей не любил, но бороться умел — как и всякий уважающий себя каратист. Болевых приёмов он знал поболе иного дзюдоиста. Но применял их редко. Всё потому, что после такого приёма человек запросто мог остаться инвалидом — большинство приёмов были направлены на слом позвоночника, одно неверное движение — и полный штиль. Но даже если сломать локтевой сустав — тоже приятного мало. Это тяжелейшая травма, после которой из спорта уходят навсегда и без всякой надежды на возвращение.
К Андрею подошёл судья, стал привычно объяснять правила поединка. Андрей равнодушно смотрел мимо него. Правила он и сам мог объяснить любому. Затем судья велел соперникам пожать руки друг другу, после этого воровато оглянулся, застыл на секунду, а потом истошно закричал: «хаджимэ»! — и отпрыгнул назад, словно ему под ноги кинули гранату. Публика завопила от восторга, хотя ещё ничего не произошло. Андрей повернулся к сопернику боком, выставил вперёд левую руку. Он стоял на прямых ногах, не выказывая намерения драться.
— Мочи его! — орали с трибун.
Кто кого должен мочить — было непонятно. Борец не заставил себя уговаривать. Для него это была разминка, показательная порка. Он пригнулся и бросился в ноги Андрею. Тот отступил в сторону, и борец зарылся носом в ковёр. Лицо его выразило удивление, послышалось улюлюканье. Он снова бросился. Андрей снова отошёл. Борец врезался головой в металлическую сетку.
— Не увиливай, дерись честно! — крикнули с трибун.
Андрей пожал плечами. Что значит драться честно в боях без правил? Уход с линии атаки — разве это не заслуживающий уважения приём? Однако пора было продемонстрировать свои способности и показать этим олухам, как на самом деле следует драться. На исходе первой минуты борец бросился на Андрея в третий раз. Судя по всему, ничего другого он делать не умел. Андрей чуть отступил и нанёс ребром ладони молниеносный удар сверху по шее. Удар был настолько быстрым, что никто его даже не заметил. Но последствия оказались серьёзными. Борец ткнулся головой в сетку, завалился на бок и остался лежать в скрюченной позе. Зал сразу затих, никто ничего не понял. Судья подошёл к борцу и пошлёпал ладошкой по щеке. Затем быстро нагнулся и, резко выпрямившись, замахал руками помощникам. На татами выскочили люди с носилками, парня унесли за кулисы. Все решили, что это был несчастный случай, результат неловкого падения. Такое случается время от времени. Под свист трибун Андрей был объявлен победителем «в связи с невозможностью соперника продолжать поединок».
Так началась задуманная устроителями «потеха»!
После этого прошли три боя с участием других спортсменов. Андрей наблюдал за поединками, развалившись в пластмассовом кресле. Худшие его опасения подтвердились. С первой секунды стало ясно, что всё заранее подстроено. Удары отрепетированы. Кровь — ненастоящая, падения — не страшные и не опасные. Дешёвая подделка — и больше ничего. Он удивлялся, как этого не видит публика. Рёв стоял такой, будто и правда в октагоне ломают кости и кроят черепа. «Болели» не на шутку.
По логике вещей, Андрей должен был сразу попасть в полуфинал, но оставался один боец, для которого пары в четвертьфинале не нашлось, и Андрей снова вышел на ринг. Как назло, ему опять попался представитель борцовской школы. Отправить его в нокаут было настолько просто, что Андрей совестился это сделать. Он отскакивал от безрассудных наскоков, отмахивался от захватов и едва сдерживался, чтобы не врезать снизу апперкотом в челюсть. Наконец, это ему надоело и он позволил поймать себя в крепкий захват. Это, конечно, было рискованно, но Андрей решил показать, как надо бороться. Противник навалился всей массой и уронил Андрея на татами. Захват казался прочным, а положение Андрея безнадёжным. Противнику достаточно было выйти в полный «mount», и бей по голове кулаками, локтями, лбом — чем угодно! Всё твоё! И поначалу всё шло как надо: борец оказался сверху и стал осыпать Андрея градом ударов. Но как-то так странно получалось, что ни один удар не доходил до цели. То голова увернётся, так что удар летит в пол, то рука вдруг увязнет в немыслимом захвате. Противник не успел опомниться, как сам оказался на полу, и уже Андрей сидел на нём. Как это получилось, никто не понял. Андрей не стал уродовать противника. Вместо этого схватил правой рукой ворот куртки соперника и резко дёрнул влево, навалился всем весом, упёршись локтём в шею. Противник дёрнулся раз, другой, третий, мелко засучил ногами и вдруг затих. Андрей поспешил подняться на ноги. Противник без признаков жизни лежал на полу, раскинув руки и свернув голову на сторону. Андрей знал этот фокус: если сильно и резко надавить на сонную артерию, человек теряет сознание практически мгновенно — это проверено вековой практикой.
Под гробовое молчание противника Андрея — второго уже — унесли на носилках за кулисы. Когда он выходил из восьмиугольника, над ним уже не подшучивали. Вокруг него словно бы образовалось силовое поле.
Между тем соревнования продолжились. Начались полуфиналы. Четыре участника образовали две пары. Андрей выступал во второй схватке. Снова сидел он в пластмассовом кресле и рассеянно следил за поединком. Было нестерпимо скучно и противно видеть эти ужимки и нелепые удары. «За что люди деньги платят? — спрашивал он себя в который раз. — Шли бы лучше на любительский бокс, там всё честнее и реальнее. А тут сплошной обман и никакой эстетики!»
К нему приблизился один из организаторов турнира, мордатый, плотный и уже не молодой — на вид ему было около пятидесяти.
— Чего-то я не пойму, что у тебя за стиль? — спросил вкрадчиво.
— Сётокан, — ответил Андрей, продолжая следить за схваткой.
— Знаю я этот стиль, — пожал плечами мужчина. — Ничего особенного. Ты откуда взялся на нашу голову?
— Я ниоткуда не взялся. Я сам по себе.
— Так-так, — протянул мужчина. Медленно склонился. — Скажи, сколько тебе надо, чтобы ты сию секунду снялся с соревнований?
Андрей улыбнулся одними губами.
— У вас денег не хватит.
— И всё-таки?
— Лимон!
Мужчина соображал секунду, потом резко выпрямился.
— Ты что, издеваешься?
— Нет, я серьёзно.
— Значит, ты решил тут повыпендриваться? Ну-ну, посмотрим.
— Смотрите…
Первый полуфинал закончился. Победил высокий худощавый паренёк, бывший десантник, неплохо сочетавший ударную и борцовскую техники. Выиграл удушающим приёмом. Андрей смерил его взглядом и отправился на ринг.
На этот раз ему попался каратист — тяжёлый и толстый бугай, представитель стиля «киокушинкай», второй дан. Поднять ногу выше плеча он был не в состоянии, да этого и не требовалось — бил он больше по ногам, всё норовил вышибить опору, а потом топтать сверху на манер слона. При его неповоротливости это был единственный шанс. Нокаутировать такую тушу было нелегко, и Андрей сразу решил, что будет бить по голове. Он прекрасно знал, что бойцы этого стиля в соответствии со своими странными правилами не били друг друга руками по голове. Следовательно, не умели и защищаться от таких ударов. Зачем было с такой техникой выходить на бои без правил, Андрей так и не понял.
Бугай сразу пошёл в атаку, сделал короткий шаг левой ногой и мощно пробил свой любимый «лоокик». Если бы Андрей не убрал левую ногу, он бы уже лежал на полу и всё было бы кончено для него. Но вместо того, чтобы принять этот страшный удар на бедро, Андрей быстро переступил чуть взад и вправо, быстро поднял левую ногу и тут же резко пробил «йоко» в мягкий живот противника. Парень оказался довольно крепким, он не упал и даже не получил нокдауна, хотя был болезненный. Но ведь и Андрей ударил не в полную силу. Это была разминка, своего рода разведка. Парень снова пошёл вперёд. Тогда Андрей выпрыгнул из низкой стойки и разножкой ударил справа «мае-гери» в подбородок, и это уже был настоящий удар. Андрей почувствовал, как хрустнула челюсть у него под пяткой и, приземляясь, видел, как боров заваливается на пол. Глаза у него закатились, рот раскрылся, а тело обмякло.
В третий раз на татами вынесли носилки. В абсолютной тишине судья объявил Андрея победителем. С невозмутимым видом он покинул восьмиугольник.
— Ну что, будет финал, или сразу отдадите деньги? — спросил давешних своих собеседников в чёрных очках. Те юмора не оценили.
— Ты зачем людей калечишь? — бросил один со злостью.
— А вы бы хотели, чтобы они меня покалечили? — парировал Андрей.
Вопросы на этом закончились.
Бойцы вышли на финальный бой. Андрей восхитился мужеством противника и решил не уродовать его — благородство было ему не чуждо. Схватка, конечно, затянулась, потеряла в зрелищности, но это Андрея заботило меньше всего. Его соперник ушёл в глухую оборону, иногда наскакивал для вида, но близко не подходил и при малейшей опасности отпрыгивал метра на три.
Андрей сделал несколько ложных выпадов, потом вдруг присел и крутнулся на согнутой ноге — выполнив удар «хвост дракона». Этакого чуда от него никто не ждал. Приём этот не столько эффективный, сколько эффектный. Смотрится красиво, а толку не очень много. Соперник хлобыстнулся на спину, неловко ударившись затылком о татами и на несколько секунд потерял ориентацию. Андрей не стал его добивать. Выпрямившись, ждал, когда тот очухается. Первый раунд ещё не кончился, а интерес к поединку уже сошёл на нет — слишком неравными были силы. Белобрысый парень был совершенно уничтожен. С отчаянием бросился на Андрея, но был встречен ударом «уширо» в грудь, выполненным рефлекторно. В последний момент Андрей чуть смягчил удар, и перелома рёбер удалось избежать. Получился обычный нокаут, это когда напрочь перехватывает дыхание и в течение минуты никак не получается сделать обычный вдох. Парня уволокли с ковра за руки, Андрея объявили победителем. Тут же, не сходя с места, Андрей сказал в микрофон на весь пятитысячный зал, что жертвует свой гонорар в пользу местной федерации карате. Все десять тысяч долларов. Ответом ему были восторженные овации. Под овации он и покинул восьмиугольник, быстро переоделся и вышел из дворца спорта через чёрный ход. Раздача автографов ему не улыбалась, и на прощальном банкете его не ждали. Были у него дела поважнее — принять дома душ, напиться сладкого чая с лимоном и потом лежать на кровати в тишине, вспоминая поединки и анализируя свои действия. Он, конечно, радовался победам, но всё случилось не так, как он хотел. Вместо отработки техники — какие-то импровизации, вместо болевых приёмов — странные телодвижения, которым и названия нет. Впрочем, в реальном бою чаще всего бывает именно так. Дерутся табуретками, самоварами, камнями; сковородками друг друга мутузят — это если события на кухне разворачиваются. На улице в ход идут булыжники, удары ниже пояса и прочие прелести. Войдя в клинч, изо всех сил сжимают друг друга в объятиях — ждут, когда не выкатятся глаза или не вывалится на плечо синий язык. Какие уж тут приёмы!
Желая поскорей оказаться дома, Андрей остановил частника и уже через полчаса был на месте. Зашёл в продуктовый павильон и набрал полный пакет продуктов — нарезку копчёной говядины в вакуумной упаковке, пакет топлёного молока, черничный рулет, шоколадку, кофе, чай, копчёную рыбу… Впереди был целый вечер, а впереди — ничем не занятое воскресенье — неслыханное богатство для вечно куда-то спешащего человека, получившего в награду неслыханное богатство — свободное время.

В понедельник Андрей приступил к осуществлению своего плана. В два часа он приехал на Тихвинскую площадь, которая для Иркутска почти то же, что для Москвы Красная площадь. С задумчивым видом вышел из автобуса и направился к зданию областной администрации. На нём был строгий чёрный костюм, рубашка с галстуком и отличная замшевая куртка, в кармане которой лежал пистолет Стечкина с глушителем. Зайти в здание через центральный вход нечего было и думать — на вахте дежурили три полицейских, стоял турникет и самый настоящий металлоискатель. Но и не настолько уж это неприступная крепость, чтобы нельзя было в неё просочиться. Несколько лет назад Андрей уже бывал в этом здании — его тогда пригласили на встречу руководителей школ боевых искусств с заместителем губернатора. Водили обедать в столовую, располагавшуюся в полуподвальном помещении, и Андрей заметил тогда открытую дверь, распахнутую от избытка температур и запахов. Это был выход во внутренний дворик с тыльной стороны здания; дворик, в свою очередь, был заключён в частокол из прочных металлических прутьев. Вряд ли по этим прутьям пустили электрический ток. Всё же Восточная Сибирь — это не Западный Бейрут.
Андрей с невозмутимым видом прошёл мимо центрального входа, миновал правое крыло, повернул налево — и вот он уже идёт мимо частокола из четырёхгранных заострённых сверху штырей, и уже маячит в самой глубине приоткрытая дверь… Быстро оглянувшись, он как бы случайно взялся за прут левой рукой и одним духом перелетел на другую сторону ограды, скорым шагом зашагал к этой двери. Несколько томительных секунд — и он уже внутри. На него с недоумением посмотрел мужчина в двубортном костюме, спускавшийся по ступенькам в обеденный зал, симпатичная девушка сверкнула влажными глазами, — Андрею было не до них. Снимая на ходу куртку, стал быстро подниматься по ступенькам и на первой же площадке увидел гардероб. Это было очень кстати. Сдал гардеробщице свою отличную куртку, незаметно переложив пистолет в боковой карман пиджака. Постоял перед настенным зеркалом, поправил причёску и остался доволен своей внешностью.
На первом этаже у главного входа дежурили полицейские. Посетители с озабоченными лицами пытались дозвониться по внутреннему телефону высоких лиц, металлодетектор попискивал — Андрей с важным видом прошествовал мимо. Вот уже второй этаж, а вот и третий. Кабинет губернатора располагался на третьем этаже — Андрей твёрдо это помнил. Прошёл длинный коридор, свернул направо и увидел далеко впереди стеклянные двери и надпись сверху: «ПРИЁМНАЯ».
Через минуту он был у цели. Вежливо приоткрыл дверь и быстро оглядел помещение. Секретарша сидела согнувшись за столом и что-то писала в большую толстую тетрадь, стянутую толстой белой ниткой. Кроме неё никого не было в огромном кабинете. Андрей сделал шаг и остановился.
— Скажите пожалуйста, Александр Ильич у себя?
Секретарша строго посмотрела на него. Подумала о чём-то своём и бросила отрывисто, будто сообщала приговор:
— Нет его.
— А где он?
Новый взгляд, ещё более строгий, почти осуждающий, и та же пауза, словно сигнал в мозг поступал через ретранслятор, расположенный где-нибудь на Луне.
— На административном совете. — И снова уткнулась в свою тетрадь.
Андрей решил не продолжать столь увлекательный диалог. Разговаривать с такими особами он ещё не научился. Вышел из приёмной и двинулся в обратную сторону тем же маршрутом.
Административный совет — это что такое? Где проходит? Надолго ли засели? Эх, спросить бы у кого! И как подарок судьбы — появилась на горизонте девица — молодая, длинноногая, в короткой юбочке — откуда только такие берутся? Здесь ли ей место? Девица шла прямо на Андрея, лицо её напоминало гипсовую маску.
— Девушка, постойте!
Та уже прошла мимо, однако остановилась, обернулась с недовольным видом.
— Где административный совет проходит, не подскажете?
Девица отверзла коралловые губки и молвила:
— В зелёном зале, — и пошла дальше на негнущихся ногах.
— А где этот зелёный зал? — крикнул Андрей в спину.
— На пятом этаже, — прокатилось эхом.
«Бла-го-да-рю!» — сказал Андрей про себя.
Пятый этаж, он же и последний в этом громадном здании, напоминающем букву «п». Было всего два направления — налево и направо. Андрей постоял несколько секунд и пошёл в левую сторону. Под ногами красная ковровая дорожка, по бокам — ряды дверей из светлого дерева, покрытые лаком. Народу в коридоре совсем мало: пройдёт иногда клерк с бумагами, другой перебежит из кабинета в кабинет — и снова тишина. Андрей торопливо прошёл пятидесятиметровый отрезок, свернул под прямым углом и невольно замедлил шаг. Впереди, на фоне залитого ярким электрическим светом прямоугольного проёма, стояли гурьбой какие-то люди. Все они смотрели куда-то вглубь, где происходило нечто интересное. Это и был пресловутый зелёный зал. Приблизившись, Андрей увидел, что люди были не просто люди, а журналисты: телеоператоры, ведущие новостных программ и их помощники. Тут же стояли на треногах дорогие цифровые камеры, кто-то держал микрофон на длинном блестящем штативе, кто-то выставил далеко вперёд диктофон словно эскимо на палочке. На Андрея даже не оглянулись. Он посмотрел поверх голов… Тёмно-коричневые столы стояли в шесть рядов, за столами сидел чиновный люд — локти на столах, головы наклонены, и все что-то увлечённо пишут. Дальше, у окна, трибуна с микрофоном, а на трибуне — сам. То есть губернатор! Что-то оживлённо говорит, брови так и прыгают по разгорячённому лицу. Чуть в стороне два телохранителя, этих сразу видно — сидят, развалившись на стульях, на лицах наглость и скука. Ещё дальше — окно. Андрей быстро соображал. Здесь ему делать нечего — народу слишком много. В служебном кабинете тоже не развернёшься. Оставался отрезок пути в двести метров длиной: от конференц-зала на пятом этаже левого крыла здания — до губернаторского кабинета двумя этажами ниже в противоположном конце этого домостроя. Как тут быть? Сразу после заседания губернатора облепят журналисты, будут преследовать его в коридоре словно свора собак, повисшая на медведе. Значит, нужно караулить на лестнице или внизу. Хотя лестница тоже отпадает. Значит, остаётся коридор третьего этажа.
Андрей двинулся в обратную сторону. Спустился лифтом на нулевой этаж и получил в гардеробе свою куртку. Проверил — работает ли столовая и не закрыта ли дверь во внутренний двор. Дверь ещё не закрыли, столовая тоже пока что работала. Андрей зашёл в лифт и поднялся на третий этаж. Выйдя из кабины, заметил чуть дальше углубление в стене с мягкими креслами и деревянными столиками на длинных ножках. Лучшего места для засады нельзя было придумать! Андрей сел в кресло, взял глянцевый журнал и стал перелистывать красочные страницы. Если бы его увидели здесь полицейские, они, конечно, заинтересовались бы странным посетителем. Но полицейские кучковались внизу.
Сверху донёсся какой-то шум. Андрей бросил журнал на столик и направился к лифту. По лестнице спускалась группа людей. Андрей повернулся к ним спиной и нажал кнопку вызова. Краем глаза он видел кремовый пиджак губернатора и какие-то чёрные тени вокруг него. Створки лифта разошлись, открыв пустое пространство. Андрей поставил ногу внутрь кабины и вытащил пистолет из внутреннего кармана, сжал правой рукой тёплую рукоять, медленно оборотился. Губернатор в своём кремовом пиджаке уже шёл по коридору, спереди и по бокам семенили телохранители и особо настырные журналисты. Андрей вскинул руку и за две секунды произвёл один за другим пять бесшумных выстрелов в кремовый пиджак, затем сразу же нырнул в лифт, ударил рукоятью по кнопке с выгравированным нулём.
Через десять секунд он был во внутреннем дворе, ещё через десять секунд шагал прочь от чугунной ограды. В здании было на удивление тихо. Андрей пробежал вдоль серой бетонной стены, выскочил на шоссе и поднял руку. Несколько машин проехало мимо, наконец одна остановилась.
— Куда едешь? — отрывисто спросил Андрей.
— В Боково.
— Погнали! — Андрей распахнул дверь и плюхнулся на переднее сиденье. — Гони, опаздываю! — И, заметив недоумённый взгляд, добавил: — К тёще на блины спешу.
Шофёр, молодой парень, понимающе улыбнулся.
— Я тоже тёщу люблю! А один мой знакомый тёщу свою однажды чуть не поимел, представляешь?
Андрей кивнул с важным видом.
— По пьяному делу чего не бывает, — проговорил, незаметно оглядываясь.
— Да он и не пьяный был. У них всего две бутылки водки было на троих — он, его жена и тёща.
— Все вместе, значит, пили?
— Точно!
Андрей лихорадочно соображал. С минуты на минуту в городе введут план-перехват. Парень всё балагурил, надо было что-то делать. Они проехали мост через Ушаковку, миновали кольцо развязки и помчались по улице Баррикад, прочь от центра. Притормозили на светофоре. Подчиняясь внутреннему импульсу, Андрей бросил на приборную доску мятую пятисотку и выскочил из машины.
— Извини, браток, передумал я. Да ну их к лешему, эти блины! Пойду лучше к другу водку пить.
Водитель захохотал в голос.
— Зря-а-я! А я бы не растерялся. Тёща-то хоть ничё?
Загорелся зелёный свет, и Андрей не успел ответить. Машина с хохочущим водителем рванула с места. Андрей зашагал по узкой улочке в гору, к частным домам и баракам, в тишину и спокойствие притонов и малин, цыганских семей, торгующих героиновыми чеками за тысячу рублей, в средоточие пьяного угара, разврата и преждевременных смертей.
Отчаянно хотелось домой, но дом был далеко — на другом берегу Ангары. А на всех трёх мостах через Ангару уже наверняка стоят усиленные патрули, шерстят всех подряд. Наверняка уже перекрыты дороги, ведущие из города. Когда начнётся шмон в притонах — мало никому не покажется.
Андрей прошёл метров пятьсот, когда сзади послышался вой сирены. Быстро обернувшись, успел заметить маячки полицейского уазика — машина промчалась по основной магистрали. Значит, правильно Андрей сделал, свернув в эти трущобы. С обеих сторон тянулись деревянные двухэтажные бараки. Тёмные, почерневшие, они глядели на мир угрюмо и враждебно — от одного их вида становилось не по себе. Здесь жили те, кто не сумел вырваться из этого гетто. Спившиеся, сломанные обстоятельствами, неудачами и заразительным примером всего того, что их окружало с самого детства и до преждевременной старости. Андрей вдруг увидел на втором этаже полуразрушенного дома три новеньких стеклопакета. Наверное, блат-хата какая-нибудь. И это здесь не редкость. В такой же квартире расстреляли через окно (поднявшись по приставной лестнице) местного авторитета. Для подготовленного человека — пара пустяков.
— Мужчина, не подскажете, который час?
Андрей с удивлением оглянулся. Рядом стояла девица лет семнадцати — среднего роста и средней комплекции, русоволосая, с помятым невыразительным лицом. «Наркоманка», — безошибочно определил Андрей. Такая за пятьсот рублей сделает всё, что хочешь. У Андрея в кармане лежало восемь тысяч долларов. За этакую сумму можно целую дивизию проституток набрать, заставить их голышом ходить по улице и петь разухабистые песни.
Девица всё смотрела на него, в серых глазах её попеременно вспыхивал и угасал огонёк надежды. Близился наркотический голод. Пятьсот рублей были для неё важнее самой жизни. Кирпичный коттедж с металлическим окошечком-раздачей находился неподалёку; среди почерневших бараков он выделялся примерно, как алмаз среди грязных неотёсанных камней. Но алмаз этот был фальшивый. От него за километр разило смертью. Он был омыт кровью целого поколения несчастных русских детей.
Андрей машинально запустил руку в карман, вытащил несколько банкнот. Девушка заворожённо смотрела на его руку, бесхитростная душа её затрепетала от вида потёртых зелёных бумажек с иностранной символикой. Губы свело судорогой, она судорожно сглотнула и почти шёпотом выговорила:
— Сексуальные услуги… недорого…
Андрей всё молчал. Ему было до боли жаль эту девочку. Хотелось дать ей денег, много денег, но слишком ясно было, что деньги эти лишь ускорят её гибель.
— Соглашайтесь, ну пожалуйста! — жалобно произнесла девушка.
— На что? — с удивлением спросил Андрей, словно очнувшись.
— Минет — триста. Анальный секс — тысяча. Обычный — пятьсот.
Андрей протянул ей двести долларов. Та испуганно шарахнулась, словно он держал в руках гремучую змею.
— Бери, это тебе! — мягко произнёс Андрей.
Девушка с испугом смотрела на него, губы её подёргивались.
Андрей подержал руку на весу, потом сунул деньги обратно в карман.
— Ну, как хочешь.
Девушка снова стала канючить:
— Пойдёмте со мной. Не пожалеете. Я и без презерватива могу. Ну что вам стоит?
Андрей заметил, что на них смотрят из окон. Взял девушку за локоть и повлёк за собой прочь от окон.
— Никаких услуг мне не надо, — говорил на ходу. — Покажи, где тут сдаётся комната. Только чтобы тихо было, без скандалов. Есть тут такие?
Девушка пришла в замешательство. Комнату, да чтобы тихо и без скандалов — этакого чуда она не припомнит. Впрочем, есть одна старуха. Может быть, к ней?
Выслушав предложение, Андрей решительно произнёс:
— Пошли! — И они направились по грязному снегу вглубь квартала.
Когда они приблизились к домику — дряхлой насыпнушке, — Андрей понял, что оставаться здесь нельзя. Его видели на улице, а все эти районы и предместья не хуже деревни: все знают друг друга, и любое новое лицо сразу бросается в глаза. Пройдёшь по улице, вроде и не встретил никого — однако про тебя уже всем известно, да в таких подробностях, чего и сам про себя не знал! Опять же, девушка его запомнила. Такая за дозу героина не то что случайного знакомого, брата родного сдаст, а на другой день даже не вспомнит об этом. Однако Андрей не выдал своих мыслей. Он сдержанно поблагодарил свою спутницу и подарил ей на прощанье сто долларов. Потом зашёл в дом, показывая всем видом, что останется здесь на ночь. На удивление легко разговорился со «старухой», которой, как оказалось, не было и шестидесяти. У той была своя забота — срочно раздобыть денег на водку. Жила одна, дети все куда-то поразъехались, кто-то сидит, а кто уже и лежит — в сырой земле.
Часы показывали половину пятого, а темнело в семь. Нужно было скоротать время, а потом уходить — задами, огородами, прочь из этой перекошенной избы, от богом забытого места. Нужно выбираться к Ангаре, переправляться на тот берег и, опять же, задворками, по тихим неприметным улицам пробираться домой. Всего километров пятнадцать — не так уж и много. Только бы дождаться темноты! И ещё его тревожило — не проболталась бы девица. Зря он ей доллары сунул. Лучше бы рублями одарил. А ещё лучше — вовсе бы не встречаться.
Желая развеселить старушку, Андрей дал ей тысячу рублей на опохмелку. Та мигом смоталась до ближайшего ларька, принесла бутылку водки и уже разливала прозрачную жидкость по мутным стаканам, шамкая беззубым ртом:
— Уважил бабушку. Люблю-у-ю! С образованным человеком поговорить приятно. Ты думаешь, я неграмотная? О-го-го! Я после войны на курсах училась! Кассиршей работала. Через мои руки такие тыщщи прошли — тебе и не снилось! Ну, будем здоровы!
Сказав так, она опрокинула в себя стакан, занюхала коркой хлеба и как ни в чём не бывало продолжила:
— Я ведь помощником капитана была. Да! По Байкалу ходила на «Ангаре». Славное время было, не то что теперь.
Андрей поднёс к носу стакан и поморщился. Как они пьют такую гадость?
Старуха, глядя на него, захихикала.
— Не бойсь, не отрависся!
Андрей прошёл по комнате. Под ногами скрипело битое стекло, грязь ощутимо перекатывалась по подошвам. Вещи разбросаны как попало, вместо мебели такая рухлядь, что жутко смотреть.
— А что, бабушка, давно вы тут живёте? — поинтересовался.
— Ой давно, милый. Сызмальства тут. Как привёз нас отец, так и живём. А отец у меня бога-атый был. Что ты! Магазины имел. Баловал меня, ни в чём отказу не знала, все меня любили.
Андрей остановился перед окном. Близился вечер, снег синел и темнел, грязь словно бы прибывала, тени усиливались и росли. Он повернулся к старухе.
— Бабушка, есть у вас какая-нибудь телогрейка?
— Зачем тебе? — встрепенулась та.
— Да в магазин хочу сбегать. Продуктов прикупить.
— Дык посмотри на вешалке, чай, не слепой, — сказала сердито старуха.
Андрей прошёл к двери, снял с гвоздя видавший виды бушлат.
— Этот?
— Бери, коли нравится. Я в ём за углём хожу. Сын привёз. От сына осталось.
Андрей закусил губу. Воровать сыновьи подарки в его планы не входило. Но, делать нечего, пришлось взять грех на душу.
— Вот что, бабушка, — Андрей повернулся к старухе, которую уже изрядно развезло. — Я оставляю тебе взамен свою куртку. Хорошая куртка. Сыну в самый раз будет! Это получше твоего бушлата. Хорошо?
Старуха смотрела на него без всякого выражения. Лицо её застыло в какой-то гримасе.
— Я говорю, куртку тебе дарю. Сыну своему отдашь!
Старуха всё смотрела сквозь него. Наконец губы её дрогнули, и она не сказала, а прохрипела:
— Не надо сыну ничего. Мёртвый он. Седьмой год в могиле спит. Тут недалеко, на «радищевском»…
Андрей опустился на стул возле порога. Если и есть где-нибудь ад на земле, то искать его нужно в таких вот избах, у всеми забытых, всеми брошенных старух, мыкающих горе в холодных полуразвалившихся хибарах, заливающих свой ужас палёной водкой, от которой загибаются и здоровые мужики. Что это за жизнь такая? Для чего она? Чтобы так вот мучиться? Сходить с ума, бредить спьяну и трястись с похмелья? Андрею стало жутко. Его словно бы накрыла волна этой безысходности, беспросветности, жуткой бессмысленности всего происходящего. Он вдруг подумал, что и он мог бы так жить — глушить водку, загибаться от наркоты, сидеть по тюрьмам. Чем он лучше этих бедолаг?
Не в силах выносить весь этот ужас, он повесил бушлат обратно на гвоздик и вышел на улицу. Последний взгляд через плечо: старуха, сгорбившись, сидит на облезлом табурете и смотрит невидящим взглядом куда-то в пол, в одну точку. О чём она думает, что вспоминает? Сыночка ли, которого похоронила, отца ли родного, что баловал её в детстве, мужа ли непутёвого, давно сгинувшего, или как плавала она в юности на ледоколе по грозному Байкалу?
Несколько минут Андрей шёл быстрым шагом, ничего не видя вокруг. Мимо проезжали машины, какие-то тени шарахались в стороны — он упрямо шёл вперёд, глядя себе под ноги. Эта безысходность… пожалуй, ничего страшнее в своей жизни он не видел. Смерть — гуманнее! Смерть — она ласковая, она как мать! Накроет тёмным покрывалом — и спи себе, никто тебя уже не потревожит.
А потом он словно бы очнулся посреди улицы. Разноголосый шум хлынул ему в уши, он увидел себя стоящим на перекрёстке возле светофора, того самого, возле которого несколько часов назад он распрощался со смешливым шофёром. То было днём, а теперь уже вечер наступил. Зажглись фонари, небо стало чёрно. Однако звёзд не видно — разве в городе звёзды увидишь? Андрей перебежал через дорогу и двинулся дальше, под уклон, к реке. Вспомнилось, что где-то неподалёку есть лодочная станция. И если повезёт…
Улица была тёмная, глухая, дикая. Вместо домов — кирпичные стены без окон и дверей. Ни огонька, ни звука, лишь изредка проносятся с рёвом автомобили. Андрей взбежал на обледенелую насыпь и остановился. Пространство вдруг раздвинулось — перед ним широко и свободно раскинулась река. Чёрная вода маслянисто поблескивала, от воды тянуло промозглым холодом. Другой берег едва угадывался в темноте. Водная гладь была пустынна. Кто же станет кататься в лодке ночью да в такой холод? Андрей спрыгнул с насыпи и, увязая в снегу, приблизился к кромке воды. Ему неудержимо захотелось броситься в воду. Он уверен был, что сможет доплыть до противоположного берега. Хотелось оказаться в ледяной купели, чтобы дух захватывало, чтоб сердце бешено стучало и пьянило голову, и чтобы он плыл в этой ледяной воде из последних сил, отчаянно борясь с холодом, усталостью, отчаянием. Он так живо представил себе этот холод и эту жуткую борьбу, что у него закружилась голова. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Нет, нельзя. Что за мальчишество? Во-первых, у него доллары в кармане. Не выбрасывать же их. А во-вторых, как же он мокрый пойдёт дальше? То есть он дойдёт до дома и в мокрой одежде, но что о нём подумают окружающие? И вместо того, чтобы безрассудно бросаться в воду, Андрей развернулся и зашагал вверх по течению — туда, где была когда-то лодочная станция.
Почти над головой у него проносились машины — но сверху его было не видно. И всё же стоило поторопиться. Он прибавил шагу и в какие-то четверть часа добрался до тихой заводи. Берег в этом месте закруглялся полумесяцем, на снегу лежали верх дном лодки с осени. Сторожка светилась единственным окном. В это окно Андрей и постучался.
Выглянул дедок в шапке с одним ухом, бородатый и с озорной улыбкой на лице.
— Здорово, дед! — воскликнул Андрей.
— Здорово, коль не шутишь, — ответил тот радостно и добавил: — Ты, никак, на рыбалку собрался?
— Да не совсем. Мне бы на ту сторону перебраться. Не перевезёшь? Я заплачу.
Дед с удивлением посмотрел на гостя.
— На чём же я тебя повезу? Лодки все на берегу. Моторы на замке. У меня и вёсел нету.
— Как нету весёл? Ты что же, сам-то не рыбачишь? — спросил Андрей строго.
— Какая рыбалка? По земле с трудом хожу!
Слово за слово, Андрею удалось зайти в сторожку и сесть на табурет. Внутри было жарко натоплено — но на этом и кончались достоинства этого холостяцкого жилья. Загаженный и заплёванный стол, грязные окна, щелястый пол, гнутые алюминиевые кружки с остатками чая, шмат лежалого сала и куски засохшего хлеба на столе. Андрей выругался про себя: ну и жизнь! Куда ни приди — везде одно и то же. Где же плоды научного прогресса и просвещения? Где он — обещанный рай на земле? Машинально полез в карман за деньгами и тут же отдёрнул руку. Разве тут деньгами поможешь? Денег в России — как у дурака махорки. Богатство прямо под ногами лежит. И всё не впрок. И никогда впрок не будет. Такая страна. Такие люди. Как этот дедок, как спившаяся старуха, как семнадцатилетняя проститутка, согласная на всё за пятьсот рублей. Что же происходит? Андрей опустил голову, крепко стиснул зубы. Хотелось крушить всё вокруг, чтобы этот мир сгинул, провалился в тартарары, чтоб не осталось на свете никого, и чтоб снова потоп, морская гладь и — «каждой твари по паре».
— Эй, сынок, тебе что, нехорошо?
Андрей поднял голову. Старик, склонившись, участливо смотрел на него.
— Нет, мне хорошо, — процедил он. — Мне лучше всех.
Дедок откинулся.
— Тогда лады! Может, чаю?
— Мне лодка нужна.
Старик развёл руки.
— Нету лодки.
Андрей достал деньги.
— Я заплачу. Сколько?
Старик задумался.
— Двести долларов хватит? Мне только переплыть. Я лодку на том берегу оставлю, можешь её потом забрать.
Старик хлопнул себя по бокам.
— Ну что с тобой делать. Бери! Уболтал, чёрт красноречивый.
Андрей отдал ему деньги и поднялся.
— Пошли, я тороплюсь.
Они вышли на улицу и, увязая в снегу, двинулись по закругляющемуся берегу вдоль заводи. В самом конце отмели лежала на снегу перевёрнутая вверх дном деревянная лодка. Старик взял её снизу двумя руками и одним рывком перевернул вниз дном.
Тут же лежали деревянные вёсла. Взявши лодку с двух концов, они не без труда протащили её несколько метров по снегу и спихнули в воду. Взявшись за борт, Андрей шагнул в лодку, старик подал ему вёсла.
— А то поплыли вместе, лодку обратно пригонишь? — предложил Андрей, но старик упрямо покачал головой.
— Куда я ночью поплыву? Завтра перееду на тот берег, пригоню посветлу. Плыви себе с богом.
Андрей толкнул веслом берег, лодка тихо поплыла по чёрной воде.
— Если про меня будут спрашивать, не говори, что видел. Ладно? — крикнул Андрей.
— Не скажу, не бойся, — заверил дед.
Оба они знали, что слова эти излишни. Если деда прижмут — он, конечно же, расскажет обо всём — как выглядел его гость, про что спрашивал, во сколько часов был и куда направился.
— Бывай! — Андрей сел на деревянную скамью и взялся за вёсла. С насыпи его было хорошо видать — нужно было поскорей убираться с глаз долой. Несколько мощных гребков — и он почувствовал, как лодку подхватило течение. Берег мягко стронулся и поехал вбок. За спиной зияло глухое тёмное пространство. До противоположного берега было около километра. Но нужно было немного сплавиться по течению, чтобы выбраться в глухие переулки предместья Жилкино. Там, среди кривых улочек, где нет ни одного целого фонаря и куда полиция годами не заглядывает — там он преспокойно выйдет на железную дорогу и дальше пойдёт по ней. Главное, до берега добраться.
Когда-то Андрей плавал почти на такой же лодке, научился обращаться с вёслами. Ему нравилось, погрузив лопасти в воду, упереться ногами в пол и тянуть к себе вёсла изо всей силы, так чтобы пена летела из под кормы. Лодка сильно раскачивалась от мощных гребков, позади оставался кипящий пенный след, вихрились водовороты, угрожающе журчала вода… Через несколько минут он был уже на середине реки, и в этот момент увидел, как с насыпи к сторожке съехал уазик с мигалками, из него выскочили крепкие ребята в полицейских полушубках. Заскочили в избушку, едва не сорвав дверь. «Эге-ге, — подумал Андрей, — быстро взяли след». Он оглянулся. Берег был уже близко. По воде его не догнать. Хуже было другое: преследователи сообщат по рации о его предполагаемом маршруте — и через десять минут его встретят на другом берегу с распростёртыми объятиями. Ради такого случая весь личный состав на ноги поднимут. Проскочить этот заслон вряд ли удастся. Ещё полчаса — и он ушёл бы от погони. Что же теперь? На реке оставаться нельзя — через полчаса здесь будет не протолкнуться от катеров с прожекторами и сиренами. Вернуться на правый берег вопреки всякой логике? Андрей несколько секунд обдумывал такую возможность, но вынужден был отказаться — слишком оживлённой была вся правая сторона реки, лишь через десять километров начинались пустынные места. Минуты уплывали вместе с тёмной водой, время работало против Андрея. Он машинально продолжал грести, тёмная кромка левого берега медленно приближалась. Уже видны были дома и заборы. Берег казался безлюдным. Всё молчало, но эта тишина была обманчивой. На другом берегу от сторожки вверх по насыпи уже бежали полицейские, и внутренним зрением Андрей видел водителя полицейского уазика, как тот истошно кричит в микрофон, передавая дежурному важное сообщение — сообщение, за которое ему, быть может, объявят благодарность и повысят в звании.
Решение пришло внезапно, и это было сродни озарению! Андрей в несколько гребков достиг берега, прыгнул в воду и вытащил лодку на берег. Убедившись, что никто его не видит, прошагал по снегу с десяток метров, ровно до того места, где следы терялись на грязном слежавшемся насте, а затем, след в след, вернулся обратно. Стоя по колено в ледяной воде, решительно и споро разделся, оставшись в трико и футболке, завернул одежду в куртку, крепко стянул рукава и связал их узлом, затем, подняв узел над головой, пошёл от берега на глубину. Тело ожгло словно кипятком, дыхание перехватило. Андрей знал, что очень скоро онемеют руки и ноги, а потом будут судороги, остановка дыхания, смерть. Но это не сразу! Зайдя в воду по грудь, толкнулся ногами от каменистого дна и быстро поплыл по течению, работая одной рукой. Бросить вещи он не мог — там были документы, деньги, оружие. План был прост и сложен в одно и то же время. Нужно было уплыть как можно дальше от этого места. Но он понимал, что долго не продержится в ледяной воде. Было такое чувство, что он находится в жуткой толпе, его сдавливают со всех сторон, не дают вздохнуть. Хочется выбраться из этой давки, но это не удаётся. Толпа всё напирает, нет сил глубоко вздохнуть, а можно лишь делать быстрые короткие вдохи и на каждом выдохе опускать свободную руку в ледяную воду и грести, грести, грести. Узел с одеждой намок и стал тяжёлым. Андрей больше не мог держать его над водой, а только слегка подталкивал перед собой и следил, чтобы тот вдруг не уплыл или не пошёл ко дну. Руки занемели, пальцев он вовсе не чувствовал. Прошло уже минут десять, а он преодолел не больше километра. До загородного пустыря он вряд ли дотянет, но и всё равно, нужно было отдалиться как можно дальше от лодки. Каждая секунда в ледяной воде повышала шансы на спасение. Он решил приблизиться к берегу и плыть, пока есть силы.
Толкнув от себя заметно потяжелевший узел, Андрей поплыл наискось к берегу. Течение здесь было потише, и воронки уже не закручивали дрейфующие спирали. Странное дело, холода Андрей больше не чувствовал. Рук и ног у него словно не было, тело казалось чужим. Грудь тяжко вздымалась, сквозь неё протекал холодный воздух и падал в пустоту. Голова казалась ясной, далёкий свет жёлтых фонарей резал глаза, и всё необъятное пространство над головой ощутимо давило его своей тёмной массой. Казалось, что стоит закрыть глаза, и его поглотит эта чернота. И странное дело: он уже не боялся погони. Казалось, что гнались за кем-то другим. Другой человек плыл в лодке, а ещё раньше торговался с лодочником, шёл по улице с проституткой, стрелял в губернатора. Всё это был не он! Подлинный Андрей борется с течением, плывёт во тьме куда-то вдаль, в неизвестность. На душе всё тяжелей, мысли глуше. Руки уже не слушаются. Он всё чаще глотает воду, дыхание становится прерывистым и ненадёжным. В какой-то миг просветления Андрей понял: ещё минута, и он утонет, не потому, что устал, а потому, что ему всё стало безразлично. Навалилась чёрная апатия — верный признак запредельной усталости. Уже не хотелось бороться, куда-то плыть. Зачем? Ведь всё просто — стоит только расслабиться и перестать сопротивляться. Смерть совсем не страшна. Смерть — это отдых. Это тихая пристань. Это начало нового пути. Зачем же медлить? Но Андрей уже приближался к берегу, оставалось совсем немного. Ничего не понимая, не чувствуя рук и ног, он из последних сил преодолевал последние метры и вдруг почувствовал опору под собой. Последнее усилие, несколько шагов на онемевших ногах, и он упал грудью прямо в снег и в ту же секунду потерял сознание.
Забытьё длилось какой-то миг, а потом Андрей почувствовал жжение в груди и открыл глаза. Повернул голову и увидел справа от себя темнеющий узел с вещами. Всё это время он удерживал его правой рукой и, по всей видимости, так бы и пошёл ко дну вместе с ним. Он снова закрыл глаза и глубоко и медленно вдохнул, задержал дыхание на секунду, а затем с силой вытолкнул из себя воздух. Подобрал под себя руки и тяжело поднялся. Над головой темнел пролёт моста. Берег здесь был пустынен. Следовало пройти ещё около километра вдоль кромки воды, а затем выходить на железную дорогу. Он стал развязывать свой узел. Из одежды обильно сочилась вода. Прилагая все силы, Андрей отжал брюки и куртку. Скинул с себя трико и майку, затем энергично растёр тело ладонями и, содрогаясь, натянул на тело влажную одежду. Он слышал что-то такое про индийских йогов, как они сушат своим телом мокрую одежду на ледяном ветру, но самому пробовать ещё не приходилось. И как оказалось, ничего невозможного в этом не было. Водонепроницаемые швейцарские часы со светящимся циферблатом показывали половину одиннадцатого. Андрей переложил деньги из внутреннего кармана в боковой, взял в руки ключи от квартиры и побежал вдоль берега. Тело казалось чужим, ноги не слушались, и он то тыкался пяткой в землю, то проваливался в пустоту. Со стороны можно было подумать — пьяный бежит. Но никого вокруг не было. Чем хороша окраина — с наступлением темноты редко кого на улице встретишь. Все по домам сидят, водку глушат. Бьют друг другу морды, режут ножами, стреляются из ружей, вешаются, сходят с ума. Страшна российская глубинка!
Пробежав около километра, Андрей свернул к жилому массиву. Через несколько минут он уже бежал между покосившимися хибарами, мимо накренившихся заборов, за которыми не было даже собак. Он бежал словно во сне — так странно всё это было. И сам он был странен — в мокрой одежде, с кучей долларов в кармане, с пистолетом за пазухой — словно тать во вражеском тылу. Тела он по-прежнему не чувствовал, бег уже не согревал. Он понимал, что после такого купания запросто может слечь. Нужно было срочно в тепло, в горячую ванну. Нужен чай с малиновым вареньем, нужен аспирин, нужна баня, веники и горячий обжигающий пар. Ноги его вдруг сами собой свернули в сторону ларька, притулившего возле автобусной остановки. Ещё не постучав в окошечко, он понял, что ему нужно.
Заспанная, ко всему приученная дебелая девица сердито глянула на него из-за решётки.
— Коньяк есть? — едва проговорил Андрей одеревеневшими губами.
Девица отрицательно мотнула головой.
— А что есть? Водка или вино — только хорошее.
Девица снисходительно улыбнулась.
— У нас всё хорошее. — На секунду пропала из поля зрения, снова появилась. — Двести сорок рублей.
На прилавке стояла бутылка водки.
— Не поддельная? — спросил Андрей.
— Хорошая водка, можете не сомневаться, — убеждённо ответила девица.
Андрей сунул в окошечко пятисотку.
— Ещё шоколадку дай.
— Вам какую?
— Покрепче.
Андрей отошёл от ларька и торопливо сдёрнул жестяную пробку с бутылки. Запрокинул голову и сделал несколько больших глотков. Захрустела в занемевших пальцах фольга от шоколадки, и вот уже он крошит зубами твёрдую плитку, не чувствуя вкуса, а только жжение в горле и тяжесть в желудке. Не следовало этого делать, но выбора у него не оставалось. Держа бутылку в руке, он пошёл по пустынной улице. Уже замаячили впереди огни многоэтажек, показались редкие прохожие вдали. Андрей особо не выделялся. Расхристанный вид, мокрая одежда, в руках початая бутылка водки — этим тут никого не удивишь. Но и всё же не стоило привлекать к себе внимание. Он перешёл на другую сторону и нырнул в темноту, углубился в глухие кварталы.
Ещё через десять минут он вышел на железнодорожную станцию. Вскарабкался на высокий бруствер и пошёл по шпалам прочь от ярких станционных огней. Эти места он знал — бывал здесь несколько лет назад. До ближайшей станции было пять километров. Когда-то неподалёку располагалась промежуточная станция, которой теперь никто не пользовался. От неё остались два заброшенных деревянных дома. За ними расстилалось необъятное заснеженное поле, опоясанное по периметру колючей проволокой. За этим полем тянулись на несколько километров военные склады, а в город вела неприметная тропинка. Эту-то тропинку и нужно было найти. Сознание мутилось, и Андрей шёл словно во сне, наступая на шпалы, перешагивая двоящиеся стрелки, обходя световые пятна галогеновых ламп. До дома было уже недалеко. Обидно было попасться именно теперь. Главное, найти тропинку.
Однако всё вышло не совсем так, как он рассчитывал. Несколько лет назад железная дорога была взята под усиленную охрану. И на заброшенной станции, как раз в начале неприметной тропы, поставили деревянную будку. В этой будке круглосуточно сидел охранник, с оружием и в камуфляже. На этого охранника и набрёл в темноте Андрей. Мокрый, с ополовиненной бутылкой в руке, он предстал перед мужичком средних лет, который тихо-мирно сидел в своей будке, смотрел допотопный ламповый телевизор, прихлёбывал круто заваренный чай — и вдруг на тебе — нарушитель!
— Куда путь держим? — спросил охранник елейным голосом.
— К тёще на блины, — ответил Андрей, пошатываясь.
— Да ты уже хорош, я смотрю, — заключил охранник. — Сейчас вот сообщу куда следует, будут тебе блины. Ты чего по охраняемой территории шляешься? Ты что, не знаешь, что тут объект?
Андрей поднял руку с бутылкой.
— Хочешь выпить? Наливай! Мне не жалко. Классная водка. Сам покупал.
— Классная, говоришь? — Лицо у охранника затуманилось. Видно было, что он колеблется между чувством долга и вполне естественным желанием выпить. Он уже понял, что нарушитель — никакой не нарушитель. А просто человек заблудился спьяну, вот и лезет сдуру сам не зная куда.
Андрей встряхнул ополовиненную бутылку.
— Не выливать же её! Мне уже хватит. У меня жена строгая. Если что, шкуру спустит! Так-то, брат.
Охранник просиял.
— Во-во, — воскликнул участливо. — Только на работе и можно горло промочить. Совсем житья от баб не стало! Ну
ладно, заходи скорей! — Он распахнул дверь и сделал приглашающий жест.
— Не-е, я не могу, домой нужно идти, а то жена потеряет, — замотал головой Андрей. — Это какая станция?
— Станции тут никакой нету. Была когда-то, а потом прикрыли. И ходить здесь нельзя. Повезло тебе, что на меня нарвался. Другой бы тебя сразу повязал и сообщил куда надо.
— Спасибо тебе, — проговорил Андрей, поправляя в кармане пистолет. — Ты, видать, хороший мужик. Долго проживёшь.
— Твои бы слова — да богу в уши!
Последовали ещё реплики и телодвижения; Андрей всё-таки сумел отвязаться от ставшего вдруг гостеприимным мужичка и решительно двинулся по едва заметной снежной тропе. Охранник принял его за обычного забулдыгу, большего и не требовалось.
Через пять минут Андрей уже был на хорошо знакомой улице «Розы Люксембург». Теперь всё было просто. Проскочить плохо освещённую дорогу, незаметно пройти по пустырю между пятиэтажками (совсем рядом с изолятором, из которого Андрей ушёл несколько месяцев назад), затем ещё одна улица — «Баумана» — и ещё один пустырь. Шёл уже двенадцатый час. Андрей чувствовал, что тяжелеет с каждым шагом. Его вдруг начало знобить. По телу волной прошла крупная дрожь. Скрутило живот и как-то резко упало настроение. Он словно обессилел в одну минуту. Он уже знал: так начинается лихорадка, предвестник высокой температуры и упадка сил. Ночное купание и длительная прогулка по морозу даром не пройдут — это он понимал.
Вот и улица «Баумана» позади. Он уже видел свой дом. Последние метры давались с огромным трудом. У него ещё хватило сил обойти длинную пятиэтажку и подойти к ней со стороны леса. По тропиночке, прямо от заснеженных берёз, он вышел точно на свой подъезд и, никем не замеченный, поднялся на третий этаж. Не без труда открыл замок и ввалился в тёплую прихожую. Захлопнул дверь и придавил её спиной. Последние силы оставили его. Нужно было поскорей раздеться, но мокрая одежда никак не хотела отставать от тела. Пальцы не гнулись, и он так прямо и зашёл в ванную — в куртке и брюках. Заткнул пробку в ванне и открыл кран с горячей водой. Подставил руки под тугую струю и с минуту стоял согнувшись над раковиной. Потом стянул через голову страшно тяжёлую куртку и бросил в коридор. За курткой последовали ботинки, брюки и всё остальное. Взялся рукой за эмалированный борт и перенёс через него ногу. Горячая вода приняла его в свои объятия. Он с наслаждением погрузился в воду с головой, ещё не веря, что он дома. Стоило зажмуриться, и перед глазами опять вставала ночь, жёлтые отблески на маслянистой воде, зловещее журчание… Андрей пристально смотрел на яркую лампочку над головой, убеждая себя, что он уже дома, что ни от кого убегать не надо, всё закончилось и он в безопасности. Однако не всё было хорошо. Горячая вода не согревала. Он продолжал дрожать крупной дрожью, а кожа вся покрылась пупырышками, словно от озноба. Андрей с трудом дотянулся до горячего крана и открыл его на полную мощность, пустив кипяток. Но даже этот кипяток не мог его согреть. Он чувствовал жжение на руках и груди, но дрожь никак не унималась. Нужен был крепкий чай с малиновым вареньем, требовалась тёплая кровать с пуховым одеялом. И ещё много чего было нужно хорошего, жизненно важного. За всё, как водится, приходится платить. Подвиги оплачиваются дороже всего.
Получасовое пребывание в кипятке всё же дало результат — Андрей вылез из ванны весь красный, распухший, похожий на утопленника, которого долго отпаривали в кипятке. Энергично растёрся махровым полотенцем и двинулся на кухню. Чайник налить водой до краёв и поставить на плиту, затем посмотреть в холодильнике — что там у бабушки припасено на случай коклюша и ангины. Припасов было негусто, но варенье оказалось на месте — полулитровая баночка протёртой брусники. Пожалуй, ничего дороже этой банки для Андрея теперь не было. Тысячу долларов не пожалел бы он за этот таёжный эликсир, заменяющий целую аптеку. Заварка обнаружилась в буфете. Чтобы не размениваться по мелочам, Андрей снял с полки пустую трёхлитровую банку, сыпанул туда две полных горсти заварки и залил кипятком. Подождал, когда чай заварится, затем вылил туда тёртую бруснику, добавил несколько столовых ложек сахару — и морс был готов! Потом большими глотками пил обжигающий напиток, чувствуя, как внутри него прокатывается горячая волна, согревая и размягчая напряжённые мышцы, спасая от воспаления и лихорадки. Затем он лежал в кровати под тремя одеялами, безуспешно стараясь согреться. Приподнимался на локтях и всё глотал брусничный чай, кутался с головой и трясся как в лихорадке. Ещё никогда в жизни ему не было так плохо. Он понимал, что в эти часы решается главное: справится ли организм с недугом, или болезнь сломит железную натуру. Врача вызвать нельзя. Помощи спросить не у кого. На работе беспокоиться не будут.
Нет, болеть ему никак нельзя.
В квартире тепло, тихо. В окно видны редкие звёзды на бархатном небе. Лес чернеет вдали. Тёмное глухое пространство за лесом казалось зловещим. Хотелось укрыться от окна, от равнодушных звёзд, пылающих в ледяной пустоте. Андрей натянул одеяло на голову и зажмурился. Кровать качнулась под ним, и его понесло куда-то вбок и вверх. Он ухватился за матрас, стараясь удержаться, и заставил себя открыть глаза. Потолок сносило в сторону, люстра кренилась. Он опустил руку на пол и нащупал банку с чаем. Несколько судорожных глотков — и он снова лежит на постели раскинув руки, крепко держится за матрас, всё пытается унять дрожь и успокоить нервы. Давала знать о себе и выпитая водка. Наступало похмелье с головной болью и тошнотой. Уже ничего не хотелось — ни чаю, ни малины, ни тепла. Хотелось умереть, раствориться без остатка, перестать чувствовать своё тело. Это был нокаут, полученный от жизни. Беспомощный, жалкий, Андрей метался в чужой кровати, в чужом доме, в городе, ставшем ему враждебным. Так странно получилось, что его благородная и справедливая борьба поставила его вне закона, отделила от людей, от правосудия, от людского милосердия. И вот он лежит без сил, и никто не придёт ему на помощь. Если он умрёт, то примет смерть как изгнанник — одинокий, никому не нужный и едва ли не проклятый.
Ночь эта — длинная, мучительная, полная страхов, сомнений и упадка сил — всё-таки закончилась, как заканчивается всё в этом мире. Перед рассветом Андрей забылся тревожным сном, в котором виделись ему кошмары, он гнался за кем-то, и за ним тоже гнались; его душили жуткие призраки, он погружался в вязкую душную массу, пока наконец вдруг не очнулся. Было утро. Солнце светило в окно. Андрей лежал, закутанный в мокрую простыню, сам весь мокрый, с всклокоченными волосами, ослабевший и бледный, но уже без лихорадки, успокоившийся и отдающий себе отчёт — кто он и где находился. Кризис миновал.
Андрей поднялся с кровати и, покачиваясь, опираясь о стены, проследовал в ванную комнату. Потом стоял в душе под горячими струями, смывая с себя липкий ночной пот, а вместе с ним остатки ночной хвори. Тренированный организм одолел недуг. После душа он долго пил чай и слушал новости по городскому радио. Передавали одно и то же: убит губернатор. Неизвестный преступник тяжело ранил его несколькими выстрелами, и через несколько часов первое лицо скончалось в областной больнице не приходя в сознание — от острой кровопотери и от ран, несовместимых с жизнью. В области был объявлен трёхдневный траур. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Злодея ищут, приметы его известны. Полиция идёт по следу и вот-вот схватит преступника. Андрей невольно улыбался, слушая эти заверения. Чего стоит местная полиция, он хорошо знал. Знал и то, что теперь его точно не найдут. Это можно было сделать сразу, по горячим следам, а точнее, по мокрым. Но по мокрым его схватить не удалось. А уж по сухим и подавно не получится.
Покончив с утренним чаем, Андрей прошёл в жилую комнату и включил телевизор. К немалому удивлению, по всем каналам шли обычные программы. Потоком лилась музыка, веселились толпы наряженных людей — всё было как обычно. Видно, не сильно-то народ убивался по губернатору. И значит, Андрей сделал всё правильно. Теперь полетят головы местных чиновников. Но изменится ли что-нибудь в жизни простых людей? Впрочем, Андрей особо об этом не думал. Он своё дело сделал, теперь пусть постараются другие. Властные структуры подберут на должность губернатора приличного человека, а новые руководители служб и ведомств будут налаживать борьбу с наркоманией и преступностью, с неразберихой, взяточничеством, кумовством… Давно было сказано: один в поле не воин. Но и один может сделать немало, если этот один поставил на карту всё.
Андрей выключил телевизор, остановился в центре комнаты. Голова кружилась, и он чувствовал себя далеко не лучшим образом. Выходить в таком состоянии из дома не хотелось. Да и чего ради? Он шагнул в прихожую, снял с телефонного аппарата кружевную салфетку, которым хозяйка бережно укрывала его от пыли и магнитных полей, и набрал номер лаборатории, в которой он как бы работал. Шёл одиннадцатый час — самое время поприветствовать начальство. И надо ж было случиться такому везенью — именно в эту минуту на работу приехал завлаб. Сняв трубку, тот сразу стал жаловаться на то, что по городу нельзя проехать, везде полицейские патрули, народ злится и не может никуда уехать, и если Андрею жизнь дорога, пусть-ка он лучше сидит дома и никуда сегодня не ездит.
— Ты прочитал нировские отчёты? — без всякого перехода спросил он.
— Читаю, Борис Петрович, — заверил Андрей, — сегодня всю ночь штудировал монографию Дерябина. Вы не поверите, у меня вся подушка мокрая!
— Это отчего же? — изумился заведующий.
— От восторга, Борис Петрович, от самого неподдельного и искреннего восторга. Вы не можете представить, до чего мне понравилась монография профессора Дерябина. Особенно то место, где он пишет про линейный вклад в магнитную составляющую микродоменов ферромагнитных сплавов при сверхнизких температурах. Это настоящий научный шедевр, я нигде не встречал ничего подобного!
— Ты так считаешь?
— Именно так! Как я сказал, так и считаю! В общем, я к вам заеду на днях, и мы обменяемся мнениями. Хорошо?
— Хорошо! Обязательно обменяемся! Буду рад и счастлив!
Андрей положил трубку на рычаг и улыбнулся. Приятно иметь дело с воспитанными людьми. Особенно — с учёными! Такие непосредственные, милые люди. Всему верят! Потому и проворонили свою науку, что слишком доверчивые. Время сейчас не то, ох, не то сейчас времечко, чтобы доверчивыми-то быть!
Недолго посокрушавшись, Андрей оделся потеплее и вышел на улицу. Хотелось на солнце, на свежий мартовский воздух. Спокойно пройтись среди деревьев, ни от кого не бегая и не прячась. Здесь-то уж его искать не будут. Во всяком случае, в лесу за объездной дорогой. В этих лесах Андрей когда-то собирал грибы — рыжики, маслята, подберёзовики, волнушки, сыроежки, грузди и опята — правда, всё в разных местах. Андрей решил направиться в сосновый лес, до которого было пять километров по укатанной просёлочной дороге. Лучше нет отдыха, чем бродить по солнечному весеннему лесу, неспешно оглядывая пробуждающиеся деревья, прислушиваясь к малейшему шороху, ёжась от холода в тени и жмурясь от яркого солнца на полянах среди темнеющих проталин. Снег уже кое-где растаял и показалась бурая земля с прошлогодней травой. Нет ни мух, ни комаров, ни пауков с их паутинами. И так тихо, так тихо, словно нет никого на свете! Ни самолётов, сжигающих тонны топлива и кубометры кислорода, с оглушительным рёвом проносящихся в заоблачных высях. Ни испепеляющих войн. Остановились все на свете биржи, а бизнесмены удалились на покой. «И чего людям не живётся?» — в который уже раз спросил себя Андрей и в который раз не нашёлся, что ответить. Мир необъясним. Он не поддаётся здравой логике. Все философы, сколько их ни было, все они выражали свою субъективную точку зрения, но никто так ничего толком и не объяснил — начиная с Платона и Пифагора и заканчивая русскими «космистами» вроде Умова и Фёдорова. Андрей медленно шёл среди деревьев, иногда нагибался и срывал засохшую травинку, подносил её близко к глазам и внимательно рассматривал, словно пытался понять тайну мироздания. Ничего ему от леса не надо было, кроме тишины и покоя, кроме чувства умиротворения. Чистый воздух холодил грудь, и ощутимо прибывали силы, легче становилось на душе, светлела голова, раздвигались горизонты. Жизнь снова становилась простой и понятной — такой, какой она и должна быть.
Он вернулся домой освежённый и успокоившийся. Природа внесла в его душу ясность, дала силы для дальнейшей борьбы. Борьба только начиналась — это он понимал. Так же он понимал, что конца этому не будет. Вернее, конец наступит, когда он сам кончится как человек, как мыслящее существо. Пока же он решил навестить Змановского и кой о чём его порасспросить. Кроме того, ему хотелось повидать друга детства, посидеть в непринуждённой обстановке, поговорить по душам.
Он вышел на улицу и остановил частника. Тот охотно согласился его подбросить до Грановщины. Ехать было недалеко — километров десять. Дорога отличная, а оплата — превосходная. В два часа Андрей стоял перед уже знакомой калиткой из толстых чугунных прутьев и давил на кнопку звонка. Частника он отпустил, и теперь ему ничего не оставалось, как проникнуть в дом любой ценой. Идти обратно десять километров не хотелось.
Вышел охранник, хмуро поинтересовался целью визита. Андрей спросил хозяина.
— Нету его.
— А где он?
Охранник сердито покосился на гостя.
— Далеко.
— Но он хоть в городе? Можешь ему позвонить?
— Позвонить?
— Да, позвонить. По мобильнику.
— А что я ему скажу?
— Говорить буду я. Ты номер набери.
Охранник соображал туго. Звонить шефу он не хотел. Но и опасался взбучки. Тут нельзя было ошибиться. Тяжело вздохнув, достал сотовый телефон и набрал указательным пальцем заветный номер. Лицо сделалось торжественным. Он отвернулся, чтобы не утратить достоинства. Андрей встал вполоборота и отвернулся.
— Говорите! — охранник протянул ему трубку.
Андрей взял.
— Юра, ты?
— Ну я. Кто говорит? — рявкнула трубка в ухо.
— Это Андрей… — Он сделал внушительную паузу. — Узнал меня?
Послышалось тяжёлое дыхание. Напряжение нарастало.
— Через пятнадцать минут буду. Жди. Дай трубу охраннику!
Андрей протянул парню мобильник. Тот принял его двумя руками и осторожно поднёс к правому уху. И сразу усиленно закивал:
— Угу… понял… хорошо… Всё сделаю, можете не беспокоиться!
Последовал оценивающий взгляд на гостя, и уже совсем другим голосом он предложил:
— Проходите, пожалуйста, в дом. Юрий Владимирович скоро будет.
Они прошли по выложенной красным кирпичом дорожке, поднялись по каменным ступенькам и оказались в прихожей. Андрей повесил на крючок куртку, переобулся в домашние тапочки и поднялся на второй этаж. В гостиной, на столике из тёмного полированного стекла, стоял чайный прибор, дымился кипяток в никелированном чайничке, полная сахарница с воткнутой сверху мельхиоровой ложечкой; тонко нарезанные лимоны так и просились в рот, шоколадные конфеты в цветных фантиках весело переглядывались, пряники в стеклянной вазе на высокой ножке источали медовый аромат…
— Угощайтесь, пожалуйста!
Оглянувшись, Андрей увидел высокую стройную девушку в синем коротком платьице. Она смотрела приветливо, глаза её лучились.
— Спасибо, — сказал Андрей и шагнул к столику. Опустился в роскошное кожаное кресло.
Девушка взяла чайничек и, грациозно наклонившись, наполнила кипятком фарфоровую чашку. Опустила в неё пакетик с заваркой и мило улыбнулась:
— Вам сахар положить?
— Спасибо, я сам, — в тон ей ответил Андрей, кося одним глазом на открывшуюся грудь — белую, упругую, свежую. Девушка заметила его взгляд, но выпрямляться не спешила. Только когда поняла, что дальше взглядов дело не пойдёт, медленно выпрямилась и, склонив голову, нерешительно произнесла:
— Я пойду?
— Конечно идите, — кивнул Андрей. — Вас как зовут?
— Ира.
— А меня Андрей… Владимирович.
— Я знаю, — засмеялась девушка.
— Вот как? Откуда же?
— Вы у нас зимой были в гостях. Забыли уже?
— Нет, не забыл. Хотя это было так давно.
— Как же давно? Совсем недавно! Я вас хорошо помню. Вы такой интересный!
Андрей никак не мог взять в толк, почему к нему тянутся девушки, годящиеся ему в дочери. Сначала стюардесса, теперь эта девица с ним флиртует. Или она со всеми так?
Андрей отхлебнул чаю и, глядя снизу вверх, спросил:
— Ира, а сколько вам лет?
— Девятнадцать, — радостно сообщила та.
— Вы учитесь или работаете?
Девушка несколько секунд не мигая смотрела на него, потом рассмеялась.
— Какая учёба, вы что? Зачем мне это?
Андрей пожал плечами.
— Ну я не знаю, может, вас интересует что-нибудь. Биология, там, медицина или география.
Девушка так и прыснула со смеху.
— Вы шутите или серьёзно говорите?
— Шучу, конечно, — согласился Андрей. Интерес к девушке сразу пропал. Это было какое-то новое поколение, со своей психологией, своими понятиями о жизни, её ценностях и правилах поведения. Самое смешное состояло в том, что эта девушка была по-своему права. Действительно: зачем ей учиться? Пять лет отдать зубрёжке, зачётам и экзаменам, потратить лучшие годы на видимость образования, чтобы затем всю жизнь сидеть в каком-нибудь офисе и получать сущие гроши?
— Андрей Владимирович, вы что-то загрустили! — прервала девушка его размышления.
Андрей поднял голову.
— Да нет, всё нормально. Это я так, вспомнил кое о чём.
Девушка вдруг вытянула шею и бросилась к окну.
— Ура, приехал! — захлопала в ладоши.
Андрей уже и сам слышал урчание мотора. Подойдя к окну, увидел своего друга, выходившего из джипа и спешно направлявшегося к дому.
Через минуту он входил в комнату, широко расставив руки и ещё шире улыбаясь.
— Не жда-ал! Не чаял! Ну ты, брат, даёшь огня!
Друзья детства обнялись. Юрий всё смотрел на Андрея, и не понять было, чего в его взгляде больше — восхищения или осуждения.
— Я думал — брешут, — наконец выдал он. — Оказывается, правда.
— Что — правда?
— Что нос тебе укоротили, — произнёс Юрий с улыбкой. — Теперь не узнать тебя — такой красавец стал.
Андрей подумал несколько секунд.
— Удивительное дело! Я никому не рассказывал об этом.
— А рассказывать и не нужно. Слухи, они сами себе дорогу прокладывают. Ты, извиняюсь, только подумал пукнуть в своём Питере, а в Иркутске уже носы зажимают. Короче! — Он с силой хлопнул себя по колену. — Это дело надо обмыть. Ирочка! Иди сюда, моё солнышко.
В комнату впорхнула девушка в синем платье.
— Пойди скажи Димке, чтоб по-быстрому сварганили пожрать чего-нибудь. Чтоб всё было путём. Ты меня поняла?
Девушка убежала исполнять приказание. Юрий развалился в кресле, положив на чёрные подлокотники свои ручищи.
— Ты, Андрюха, много шороху наделал. Даже не знаю, что тебе посоветовать. — Он опустил голову, затем резанул Андрея взглядом. — Сразу говори: ты губера замочил?
— С чего ты взял? — сделал Андрей удивлённое лицо.
— Да ты это, я же знаю. Ну? Чего отпираешься? Классно всё сделал, молодец. Давно надо было его прикончить. Эта задница всем тут осто…дела. Да никто не решался, все боялись. А тебе терять нечего.
— Не скажи, — протянул Андрей с сомнением. — Терять всегда есть чего. Я ещё пожить хочу. Как думаешь?
— Законное желание! Но тебе нужно срочно линять из Иркутска. И не в Питер, а лучше прямо в Америку. Там тебе тоже стопроцентной безопасности никто не гарантирует, но какое-то время продержишься. Я тебе дам пару наколок, помогут на первых порах. А здесь тебя быстро грохнут, можешь не сомневаться. Это вопрос времени. Даже я тебе помочь не смогу. Шутка ли! Вся ментура на ушах стоит. Завтра из Москвы генерал ФСБ прилетает! Это тебе не уголовка — тут политика замешана. А ты сам знаешь — там, где политика, пощады не жди. Ты, видать, ещё с этим делом не сталкивался, потому и спокойный такой. Ты мне скажи — как ты сюда-то добрался?
— На такси приехал.
Юрий издал сдавленный звук, словно внезапно подавился.
— Вот даёт. На такси он приехал! Да этот таксист тебя сдаст с потрохами, как ты не понимаешь! Тебе сейчас на улицу выходить нельзя. Ты же засветился по полной программе. Тебя куча народу видела. Фоторобот у каждого мента вместо паспорта в кармане! Удивляюсь, как ты до сих пор на свободе?
— Мне кажется, что ты сгущаешь краски, — заметил Андрей. — Таксист меня, как видишь, не сдал. А фоторобот — это такая штука, что по нему можно тыщу лет мимо оригинала ходить — и не признать. Знаю я, как эти роботы составляются.
Юрий покачал головой, но спорить не стал. В комнату вошли сразу несколько человек с подносами на вытянутых руках. На подносах были разносолы и копчёности, коньяк, напитки, хлеб, лимоны, конфеты и фрукты — в общем, полный набор удовольствий. Андрей в который раз подивился на своего друга. Живёт человек, в ус не дует. А чем он занимается? Грабит ближнего. И ничего — всё нормально. Полиция не сунется. Ограбленные не жалуются. Совесть спокойна. Сон крепок. Девчонки молодые все как на подбор — жаждут любви и покровительства. Красота!
Юрий налил коньяк в фужеры из зелёного стекла.
— Ну что, вздрогнем?
Андрею пить не хотелось. Но отказаться было нельзя. Он взял фужер за тонкую ножку, чокнулся с другом и единым духом вылил в себя коньяк.
— Вот и молоток, — похвалил Юрий. — Ты почаще ко мне наведывайся — здоровее будешь!
— Здоровее уже некуда, — усмехнулся Андрей.
— Беда мне с тобой, — проговорил Юрий с полным ртом. — Зимой тебя как отправил, вздохнул спокойно. Думал, что всё закончилось. А оно вон как обернулось. Теперь даже не знаю, что и посоветовать.
Андрей улыбнулся.
— Ты за меня не переживай. Я к тебе зашёл так просто. Вспомнил, что есть у меня друг детства, вот и приехал. В общем, наливай ещё по одной!
Юрий с усмешкой посмотрел на Андрея.
— Что-то ты раздухарился. Смотри, дело серьёзное.
— Ладно, не пугай раньше времени.
Выпили по второй. Андрей придвинулся к другу, заговорил, глядя в упор.
— Ты, Юра, объясни мне одну вещь…
— Какую?
— Я про Меченого хочу знать.
— Ну?
— У него же вроде брат есть?
— Точно. Владимиром зовут. Заместитель губернатора. А ты что, не знал?
Андрей задумчиво покачал головой.
— Эх, ты! — протянул Юрий. — Такие вещи нужно знать. Ты одного брата прихлопнул, а другой на тебя окрысился. Тут все повязаны! Губер берёт себе на службу брата криминального авторитета — и оба довольны. У губера появляются исполнители для сомнительных поручений, а у мафии появляется мощная крыша. Бабки делятся поровну. Губеру отстёгивают с каждой операции ровно половину. Тут тебе и рэкет, и наркота, и захват предприятий, и устранение конкурентов. Два месяца назад посреди города грохнули Бакаева. Расстреляли из автоматов в джипе вместе с телохранителями — возле светофора на углу Коммунистической и Карла Либкнехта. Две недели назад Гоху в Москве замочили. Молокана расстреляли на Съездовской. Год назад его жену и сына прямо в доме сожгли, а теперь до него добрались. Азеров почикали в кафе на Партизанской — семь человек покрошили. Предпринимателей, почитай, каждый божий день на тот свет отправляют. И заметь: ни одно убийство до сих пор не раскрыто. И никогда не будет раскрыто… Если бы я всё тебе рассказал, так ты бы повесился.
— С чего это мне вешаться? — вскинулся Андрей.
— От безысходности! — сказал Юрий и довольно засмеялся.
Андрей тоже улыбнулся.
— Это они пусть вешаются, пока я до них не добрался.
Юрий покачал головой.
— Ничего ты тут не исправишь. Бардак повсеместный. Но всё равно — ты молодец! Таким другом гордиться можно.
Они выпили по третьей — за дружбу, и на этом остановились. Андрей ещё пожевал копчёной оленины, похрумкал маринованными огурцами, выпил полный стакан черничного сока и поднялся, вытирая салфеткой губы.
— Всё, мне пора!
Юрий поднялся вслед за ним.
— Ничего не понимаю, — произнёс озабоченно. — Чего ты хочешь добиться?
Андрей опустил взгляд, подумал с минуту.
— Я и сам не знаю. Как-то цепляется одно за другое, и конца-краю не видно.
— У молодца капает с конца, — скаламбурил Юрий и снова захохотал.
Андрей с разворота, наотмашь хлопнул друга ладонью по грузному плечу, так, что тот покачнулся.
— Молодец. Так и действуй, — воскликнул с чувством.
— В смысле? — оторопело ответил Юрий.
— В смысле всей твоей жизни!
Повернулся и пошёл к выходу.
— Погоди, дай хоть я подвезу тебя. Не идти же тебе пешком.
Они вышли во двор. Юрий скрылся в гараже, а через минуту выехал на чёрном «мерседесе». Открыл дверцу и произнёс с довольным видом.
— Карета подана!
Андрей обошёл кругом это чудо техники и сел рядом с Юрием.
Через минуту они мчались по посёлку со сверхзвуковой скоростью. Юрий рулил одной рукой и сидел вполоборота, одним глазом глядя на дорогу, а другим на своего пассажира. Андрей скосил глаза на спидометр и спросил первое, что пришло на ум:
— Я слышал, тут подушки безопасности сами выскакивают… если какая оказия случится.
— Не бойся, всё будет путём, — успокоил Юрий. — Подушки эти — туфта полная. Если перевернёшься, никакая подушка тебя не спасёт. Я ещё не слыхал, чтобы при лобовом столкновении кто-нибудь в живых остался. Недавно пацаны под Братском с каким-то чудаком на «москвичонке» сшиблись. Так их потом эмчеэсники едва разлепили. В лепёшку уделались! И подушки не помогли. Мне рассказывали, там скальпы вместе с волосами с сидений соскабливали. Лепила сам чуть концы не отдал, пока за ними в салон лазил. Так что на подушки надейся, а клювом не щёлкай! — закончил он свой краткий экскурс.
Несмотря на протесты, он довёз Андрея прямо до его дома.
— Ты что, не доверяешь мне? — отвечал на все возражения. — Почему я тебя посреди дороги бросать должен? И кто я после этого буду?
Уже выйдя из машины, Андрей задал свой главный вопрос, ради которого он и приезжал.
— Так где его можно найти?
— Кого? — вскинулся Юрий.
— Ну этого, брата Меченого.
Юрий нахмурился.
— Не советую. Они тебя сами ищут. А ты сам к ним явишься. То-то они обрадуются!
— Не думаю.
— Ну, это уж ты как хочешь. Но я тебя предупредил. А найти его можно очень просто. Коттедж у него в Радужном. Целый дворец отгрохал себе. Да ты там вроде был зимой. Забыл, что ли?
— Да нет, не забыл, — молвил Андрей, вздохнув. — Ты мне вот что скажи: как, по-твоему, могут эту сволочь вместо губернатора над нами поставить?
— А почему бы и нет? Это запросто. Ведь он уже оставался за губера, когда тот в отпуске был. Я это хорошо помню. Пока там Москва раскачается, несколько месяцев пройдёт. Этот деятель успеет тут наворочать дел.
— То-то и оно, — сказал Андрей задумчиво. — Нельзя этого допустить.
— Да ты не бери в голову! Не этот — так другой. Все они одинаковые. У всех задница замарана.
— Я так не думаю, — возразил Андрей. — Должен же быть хоть один честный человек!
— Должен, да не обязан!
— В общем так, я у тебя не был, ни о чём тебя не спрашивал. Хорошо?
— Обижаешь.
— Вот и славно. Бывай.
— Счастливо.
Андрей пожал руку через опущенное стекло. Затем зашёл в подъезд и поднялся на третий этаж. День клонился к вечеру, следовало отдохнуть и выспаться как следует. Следующий день не обещал лёгкой жизни.
Разговор с другом огорчил Андрея. Но огорчение было неглубоким. Про то, что в стране царит бардак, что всё продаётся и что нигде нет справедливости — об этом он и сам знал. Время героев-одиночек прошло. Но и время подпольных организаций и пламенных революционеров тоже минуло безвозвратно. Исправить ситуацию нельзя было ни революцией, ни убийством какого угодно должностного лица. Что тут оставалось? Оставалось лишь одно: плюнуть на всё это и спокойно жить. Спать в тёплой постели. Вставать по утрам в десятом часу и неторопливо пить кофе. Воспитывать детишек, возделывать садовый участок и копить на очередную иномарку. И Андрей так бы и поступил, если бы сумел пересилить свою натуру. Но себя переделать невозможно. Нельзя ни уговорить, ни убедить разумными доводами. Это Андрей также понимал. А потому спокойно поужинал, посмотрел новости по телевизору и лёг спать. Свой выбор он уже сделал. Менять что-либо было уже поздновато.
Всю следующую неделю Андрей исправно ходил на работу. Вставал с первыми лучами солнца и бегал кроссы в лесочке неподалёку от дома, делал растяжки, выполнял ката. Потом принимал ледяной душ, готовил себе глазунью на завтрак и ехал городским автобусом в свой НИИ — как всамделишный научный сотрудник. В лаборатории внимательно читал научные отчёты, делал математические выкладки и заводил глубокомысленные разговоры с шефом. А когда тот предложил ему поехать на Байкал поработать на радиотелескопе в Тункинской долине — не раздумывая согласился. Пока тут всё уляжется, он отдохнёт на природе. Андрей выразил готовность отправиться в экспедицию немедленно!
Завлаб удивился такой прыти.
— А вещи? — спросил он.
— У меня всё с собой, — ответил Андрей. — Если что понадобится — куплю на месте. Я неприхотливый.
— Тогда поезжай, — кивнул завлаб. Андрей в его глазах понемногу вырастал в колоссальную фигуру.
Из института Андрей поехал на вокзал и купил билет до Слюдянки. И вот он уже сидит на деревянной лавке в полупустом вагоне электрички и рассеянно смотрит в окно. Проехали Мельниково, Каю, Черёмушки, Смоленщину, Турбазу, Гончарово, Шелехово — чем дальше от города, тем спокойнее на душе. Дорогу он знал наизусть, однако зимой ездил крайне редко — и теперь находил в знакомых пейзажах новые детали. Детали эти не радовали. Вдоль дороги валялись почерневшие старые шпалы, лежали там и сям кучи ржавых костылей и накладок, чёрные рельсы тянулись нескончаемыми полосами, лежащие в беспорядке бетонные блоки ожидали неизвестно чего, тысячью острых прутьев ощетинилась арматура, громоздился металлолом, столбы валялись где придётся, наполовину зарывшись в землю; на всём лежал густой налёт грязи и неуюта. Снег был серый, деревянные дома почернели и скуксились, заборы с выломанными досками и торчащими гвоздями имели неприкаянный вид. Жизнь здесь казалась серой и скучной. Странным казалось присутствие людей на этих необозримых пространствах. Зачем они здесь? Куда идёт этот парень в расстёгнутой куртке? Вот девушка спешит по тропинке вдоль обрыва. Старуха стоит у калитки и смотрит из-под руки на поезд. Собаки машут хвостами, дым идёт из труб. Скорее мимо презренного быта! В тайгу, где нет убожества, грязи и неразберихи человеческого жилища.
Минут через сорок началась настоящая тайга — ягодная, грибная, с непроходимыми зарослями, со зверьём, с потаёнными тропами. Андрей приник к мутному стеклу. Вековые деревья стояли в торжественном молчании. На десятки километров простирался зелёный океан, темнея и синея в отдалении. Воздух был чист и свеж. Ни дымка вокруг, ни шороха. Только поезд несётся с грохотом по десятитысячевёрстому Транссибу к Байкалу — озеру, возникшему в ту пору, когда не было на Земле не только человека, но даже намёка на человека, на само его появление в этом мире. Двадцать пять миллионов лет назад появилось это чудо природы! Андрей с нетерпением ждал, когда покажется заснеженная поверхность великого озера, предвкушал этот момент, готовился к нему. И всё равно — у него перехватило дыхание, когда поезд вдруг вырвался на простор и помчался по краю пропасти над бездной, когда вдруг разошлись горы и хлынул в глаза поток света; он увидел с высоты необозримую снежную пустыню, раскинувшуюся на сотни километров, — спокойную, могучую, невозмутимую в своём величии. Что значил человек в этой безбрежности? Жалкая букашка, возомнившая себя богом. Век её до смешного мал. Только освоился в этом мире, едва начал что-то понимать — и уже пора уступить место другой букашке, которая точно так же будет мнить себя богом и строить грандиозные планы. Вселенная отсчитала несколько космических секунд, а на Земле сменились поколения. Букашки понастроили себе домов, затем разрушили эти дома и тут же понастроили новых…
Словно гигантская гусеница ползла электричка по железным путям, опоясавшим огромную гору, — всё ниже, всё ближе к заснеженной равнине. Казалось, что летишь на самолёте, только очень медленно, — снижаешься, кружишь над огромным плато, выискивая ровный участок. Южная оконечность Байкала представляла собой огромное плато между высоких гор. Удивительно красивое место! Но и здесь, в этакой красоте, людям не живётся. Пьянство, воровство, разбой. Главу местной администрации обвинили в организации заказного убийства и посадили в тюрьму. Суды следуют один за другим, адвокаты, журналисты, прокуроры, депутаты и простые жители — все вовлечены в разбирательство. Местным жителям некуда податься. Работы мало, а денег ещё меньше. Торгуют копчёным омулем, копаются в своих огородиках — этим и живут.
Выйдя на перрон, Андрей увидел то же, что и везде — окурки, пустые бутылки и банки из-под пива, а затем и тех, кто пьёт это пиво — праздношатающуюся молодёжь с затуманенным взором и вполне предсказуемыми намерениями. Андрей прошёл в каменное здание вокзала и сел на скамью — нужно было целый час ждать «мотаню», чтобы по «кругобайкалке» добраться до нужного места. Он устроился поудобнее и решил подремать, спрятав лицо в воротник. Но проскочить тихо этот участок пути ему не удалось. Три молодца нарисовались перед ним, один краше другого. Все в чёрных брюках и кожанках, плечистые, с наглыми взглядами. Им было лет по двадцать пять — уже не дети.
— Чё, мужик, скучаешь? — спросил один бесцеремонно.
Андрей поднял одну бровь и спросил в свою очередь:
— А тебе что за дело?
Боковым зрением он заметил, как с ближайших скамеек поднялись пассажиры и поспешили к выходу. Также он заметил, что одинокому путнику здесь помощи ждать неоткуда.
— Шли бы вы, ребята, домой! — молвил он как бы через силу.
— Да мы-то дома, а вот ты откуда взялся? Гусь перелётный! — услышал в ответ.
После этих слов стало ясно, что добром дело не кончится. Что ж, так даже интересней. Андрей откинулся на спинку и в упор посмотрел на парней.
— Я учёный, исследователь. Младший научный сотрудник. Приехал проводить научные эксперименты на солнечном телескопе. Устраивает тебя такой ответ?
Парни заухмылялись. Такой ответ их очень даже устраивал. Один вдруг шагнул вперёд и со всего маху сел на скамейку рядом с Андреем. Если они и опасались чего-нибудь спервоначалу, то теперь окончательно расслабились, сделались такими, какими создала их окружающая действительность. Другой поставил ногу прямо на сиденье и, упёршись рукой в колено, спросил задумчиво:
— А что, товарищ учёный, деньги у тебя есть?
— Де-еньги? — протянул Андрей. — Деньги-то есть. А тебе скока?
— А мне побольше, — радостно ответил тот, — чтоб на десять пузырей водяры хватило! — И все трое захохотали.
— Тебе как, рублями или долларами возьмёшь? — продолжал Андрей, глядя на собеседника кроткими глазами.
— А у тебя что, и баксы есть? — Парень вытаращил глаза, поглядел на товарищей. — Опа-на! Это мы удачно попали.
Последовал новый взрыв хохота.
Вокзал окончательно опустел. Троицу, очевидно, знали здесь очень хорошо. Также было ясно, что полиции они не боятся. Может, сами когда-то были полицейскими, или их родственники охраняют порядок и блюдут закон — двоюродные братья, свёкры и свояки. Или отстёгивают местным ментам. Что-то определённо тут было, а иначе трудно объяснить подобную наглость — средь бела дня, у всех на виду. Впрочем, Андрею недосуг было со всем этим разбираться. Он глубоко вздохнул и поднялся со скамейки.
— Ну ладно, ребятки, пошутили — и будет. Валите отсюда, пока целы.
Парни опешили.
— Ты чё, дядя, беды хочешь? — молвил тот, что справа. В руке его показался кастет — свинец угрожающе блеснул на его руке. Тот, что слева, вытащил нож. А центровой просто сказал: — Гони бабки, и поживей! Некогда нам, трубы горят!
Все трое находились в убойной зоне. Но Андрей не хотел бить первым, всё же он помнил некие правила, которым когда-то следовал в обычной жизни.
Он полез в карман и вытащил оттуда мятую сотню, протянул парню в центре. Тот взял было деньги и тут же вскрикнул от боли и присел на корточки — Андрей схватил его за выпрямленные пальцы и сделал кистью скручивающее движение, потом толкнул руку от себя — парень полетел на спину, хлобыстнулся затылком о деревянный пол. Но всё это было не смертельно — показательный приём из арсенала «Айкидо». Своеобразная разминка.
Но парни не оценили деликатности Андрея.
— Ах ты, сука! — закричал тот, что справа.
— Замочу-у! — возопил его товарищ.
И оба бросились на Андрея. Тому только этого и надо было. Он подогнул ноги и сел на скамейку. Парни сшиблись друг с другом, причём один резанул другого ножом по куртке, а другой от души врезал кастетом в пустоту — снаряд просвистел мимо уха приятеля. И так славно получилось, что оба потеряли равновесие и, обнявшись словно братья, повалились на скамейку. Андрей крепко ухватил их за волосы и сшиб головами. Это было жестоко. Сопли, вопли, кровь, перевёрнутые скамейки — всё смешалось. Парни повалились на пол, крепко прижимая руки к ушибленным местам. Андрей осторожно сел на скаейку и, откинувшись на гнутую спинку, смотрел на третьего парня.
— Ну что, — произнёс снисходительно, — будут ещё вопросы к младшему научному сотруднику?
Лицо парня пошло пятнами.
— Мы тебя замочим. Не уйдёшь отсюда живым!
Андрей озадаченно присвистнул.
— Ах вон оно как! Ну, тогда другое дело.
Мгновенье, и он сгрёб парня, смял его как тряпичную куклу, в ярости швырнул на пол и сверху вниз ударил своим каменным кулаком точно в челюсть. Чавкающий звук, треск лопнувшей кости, сдавленный крик — парень был в полной отключке. Андрей не любил угроз. Не переносил кретинов. Если человек не понимает доброго к себе отношения, если продолжает упорствовать в своём заблуждении — тем хуже для него. Теперь этот урод долго не будет никому грозиться. Когда Андрей ломал ему кости, он заботился не только о себе, но ещё и о всех тех, кто останется в этой несчастной Слюдянке и будет на себе испытывать злобу этого кретина. Ясно было, что у того сломана челюсть, выбито несколько зубов, проломлена височная кость, ну и сотрясение мозга — это уже само собой. Он лежал на боку, изо рта его сочилась густая кровь. Двое других всё раскачивали головами, сидя на полу. Лица, волосы, руки, куртки — всё было в липкой крови.
— Засранцы! — проговорил вполголоса Андрей. — А всё туда же, в герои лезут.
Он подошёл к окошечку кассы. Оттуда глянуло на него испуганное лицо молодой женщины.
— Вызовите «скорую». Есть тут у вас медпункт? — Кассирша всё смотрела на него, словно не понимая. — Я говорю, им врач нужен! — повысил Андрей голос. Постоял несколько секунд, потом махнул рукой и пошёл прочь. Пусть сами разбираются. Объясняться с местными ментами ему было не с руки.
Вышел на перрон. Темнело, воздух заметно посвежел. На снег ложились глубокие фиолетовые тени. До поезда оставалось несколько минут. Дадут ли ему уехать? А если и уедет — менты его всё равно найдут. Прятаться тут негде. Завтра же нагрянут на базу с наручниками и со стволами. Вместо отдыха будут разборки, допросы, отпечатки пальцев… Вот жизнь! Андрей покрутил головой, глянул на быстро темнеющие распадки, откуда надвигалась на посёлок густая тьма, и пошёл прочь от вокзала по асфальтовой дороге — мимо киосков с пивом, водкой и сигаретами, мимо шарахнувшихся от него теней. Отойдя метров на двести и убедившись, что его не видно, встал на обочине и поднял руку. Через минуту возле него притормозила «шестёрка».
— Землячок, куда путь держишь? — спросил Андрей молодого парня в клетчатой рубахе, сидевшего за рулём.
— В Шелехово, знамо дело.
— Подбросишь?
— А что платишь?
— Две сотни.
— Садись.
Андрей кинул два взгляда окрест и быстро залез в машину. Устроился поудобнее и устало выдохнул. Машина уже мчалась по мокрому асфальту, отблески фонарей дрожали и дробились на черной блестящей дороге.
— Что, допекает жизнь? — участливо спросил водитель.
— Допекает, — кивнул Андрей. — Хотел отдохнуть на природе, а вместо этого приходится в город возвращаться.
— Отдохнёшь тут, — сочувственно подхватил водитель. — Крутишься как белка в колесе, света белого не видишь.
Машина приблизилась к горе, закрывшей полнеба, и стала подниматься по серпантину. Двигатель натужно ревел, мелькали тени за окном, и казалось, что они взлетают — словно в замедленной съёмке уходят от земли, преодолевая притяжение этих исполинских гор. Андрей испытывал странное облегчение. Всего лишь несколько часов он с такой надежной смотрел на эти величественные горы, на вольно раскинувшуюся равнину, ожидая от неё нового настроения и новых сил. А теперь покидает это место с таким чувством, будто прожил здесь несколько дней.
Через два часа они подъезжали к Шелехово. Андрей попросил водителя остановиться на развилке. Он помнил, что дальше по трассе будет пост автоинспекции, и решил не рисковать. Неподалёку очень удобно расположилась остановка междугороднего автобуса, к ней и направился Андрей. Шерстить пассажиров в переполненных автобусах вряд ли будут. Подтверждалось старое правило: в большом муравейнике спрятаться легче, чем в какой-нибудь щели. Наверное поэтому в крупных городах так много всякой швали. Хотя, конечно, этого добра хватает и на периферии. Как говорится: в каждой избушке свои погремушки. Но шваль на периферии не идёт в сравнение со швалью в центре. Чем крупнее центр, тем жутче шваль! — вот новейший российский катехизис. Впрочем, это справедливо не только для России. Остальной мир, надо думать, недалеко от нас ушёл. А в общем, все мы одинаковы. Хотя, конечно, и тут не без исключений. Но исключения редки. На исключения нельзя полагаться. А можно и нужно полагаться на общее правило, на закон больших чисел. Готовься к худшему, если хочешь выжить в этом лучшем из миров!
До своей квартиры Андрей добрался без приключений, если не считать карманника, которого он выкинул из автобуса на одной из остановок. Карманников, правда, было двое, но второй вышел сам, решив не испытывать судьбу. Были ещё пьяные парни на заднем сиденье, проститутки горланили впереди — Андрей остался к этому безучастен. Он вышел на своей остановке и пошёл быстрым шагом к дому. Бороться с преступностью в масштабах всего города даже ему было не под силу. Но посильную лепту он всё же решил внести. Прежде чем уехать из Иркутска, он запланировал ещё одну вылазку. Хотя и знал наперёд, что всё это бесполезно, плетью обуха не перешибёшь и всё такое, но и не хотел уходить так просто. Одного брата он отправил на тот свет, за ним должен был последовать и второй.
На следующее утро Андрей поехал на другой конец города. Коттедж заместителя губернатора был ему знаком — зимой он уже побывал в этих катакомбах. На огромной площади, огороженной толстой кирпичной стеной, расположился целый комплекс, куда входили хозяйственные постройки, небольшая подстанция и даже футбольное поле. Камеры наблюдения, охранники, сигнализация, мощные осветительные лампы — всё, как и положено в таких случаях. Не хватало только немецких овчарок и автоматчиков на вышках с засученными рукавами. Всё же это был областной центр, культурная столица. А если б не столица, то неизвестно, до чего бы додумались эти новые хозяева жизни. В эту цитадель и предстояло пробраться Андрею. Задача осложнялась тем, что он уже засветился тут. Недавнее убийство губернатора также не способствовало вылазке. Учитывая всё это, можно было решить, что шансов у Андрея не было. Но парадокс в том и заключался, что одновременно с падением шансов росла вероятность удачи! Давно известно, что крайности сходятся. Крайние положения неуловимо перетекают одно в другое. Всё могло случиться! — на этом и строился подсознательный расчёт. Те же охранники полагали в глубине души, что в такой ситуации только дурак полезет в эту крепость. Сам хозяин поместья больше заботился не о собственной безопасности, а прикидывал и строил планы: как бы поскорее занять пост губернатора — пускай временно, хотя б на месяц, но и этого ему было бы довольно! Полиция вводила план-перехваты, переводила личный состав на казарменное положение, носилась по городу с мигалками и сиренами, полагая, что всё у неё под контролем. Но в действительности выходило по старой русской пословице: у семи нянек дитя без глазу. Дитятей в данном случае приходилось быть Николаю Волкову, честолюбивому заместителю главы исполнительной власти региона, сомнительному кандидату в губернаторы и вполне надёжному кандидату в покойники. На этом свете он жить не умел (или умел слишком хорошо, что, как нетрудно убедиться, почти одно и то же), а поэтому его следовало отправить в мир астральный, в царство метафизики, где вечная жизнь и полное и безоговорочное блаженство, где райские кущи и раскалённые сковородки (уж кому как повезёт), где поют сладкоголосые сирены и воют на все лады гнусные черти, где всемилостивейший Бог воздаёт каждому по заслугам и где наступает окончательный и бесповоротный конец сомнениям, неизвестности и грехам — зато наступают полнейшая ясность и вечная жизнь! Коротко говоря, Андрей решил отправить этого приятеля на тот свет, в гости к его братцу, чтобы тому не так скучно было жариться на сковородке и вариться в огромном котле, а всем остающимся в подлунном мире легче бы дышалось и крепче спалось в своих прозаических постелях.

Средь бела дня, ни от кого не прячась, Андрей чинно вышагивал по тротуару мимо высокой кирпичной стены. Надобно заметить, что по этой стороне улицы местные жители старались не ходить. Не потому, что им это запрещали или как-нибудь пугали, а из какого-то полумистического чувства. Все прекрасно видели, что живут здесь не простые граждане, а — VIP-персоны! — и на всякий случай спешили покинуть зону повышенного внимания. В гордом одиночестве Андрей ступал по идеально подогнанным плиткам тротуара. Через каждые десять метров над головой проплывали цилиндрические камеры слежения, а одна даже повернулась вслед за ним и долго целилась ему в спину, словно собиралась выстрелить пучком невидимых частиц. Андрей шёл с беззаботным лицом и лёгким настроением. Вот и заветная калитка — он прошёл мимо неё, даже не оглянувшись. Ещё сто метров — и поворот налево. Пройдя до конца ограды, а это ещё два раза по сто метров, Андрей остановился — дальше идти было некуда, да и незачем. Он оглянулся на строения, посмотрел на тёмные окна, на бурые кирпичные стены, на спутниковые антенны, усеявшие плоскую крышу, и тяжко вздохнул. Ни одной мысли не приходило в голову. Опустив голову, перешёл на другую сторону улицы, перескочил через неширокий овражек и скрылся за тополями, решив ещё некоторое время понаблюдать за крепостью издалека. Однако ничего особенного так и не увидел. Здания за кирпичной стеной казались необитаемыми. Никто не выходил из резных дверей, но и никто и не ломился в двери. Лишь однажды подъехал к воротам чудовищных размеров «ленд-круизер» с тонированными стёклами. Но и тогда никто ниоткуда не вышел, ворота распахнулись сами собой, монстр на колёсах осторожно въехал внутрь и скрылся в подземном гараже, после чего ворота закрылись без посторонней помощи. Очевидно, пассажиры попали в дом прямо из гаража. Ясно также было, что под землёй находятся катакомбы с лифтами и затейливыми переходами, с волчьими ямами и проваливающимися люками.
Совершив такие умозаключения, Андрей поворотился с невозмутимым видом и зашагал на троллейбусную остановку. Всё, что нужно было, он рассмотрел. Теперь оставалось думать, анализировать и надеяться на его величество Случай.

По дороге домой Андрей зашёл в аптеку и купил несколько упаковок активированного угля и калийной селитры — основные компоненты для получения взрывчатки в домашних условиях. Зачем он это сделал, и сам не знал. Впрочем, Андрей доверял своей интуиции, несколько раз она его уже выручала. Хотя бывало и так, что внутренний голос упорно молчал, когда ему следовало кричать. Но в некоторых случаях достаточно ничтожного знака, чтобы поверить в Божье провиденье и в ангела-хранителя.
Итак, вместо хлеба насущного Андрей купил компоненты для изготовления самодельной бомбы, после чего удовлетворённый вернулся домой. А там его ждала хозяйка. Андрей не ожидал её увидеть и слегка опешил. Та же, напротив, обрадовалась, увидев жильца в добром здравии. Полное лицо её расплылось в улыбке, так что от глаз остались одни щелочки.
— Ой что сёдни бы-ыло! — воскликнула она вместо приветствия и покачала головой.
Андрей повесил куртку на крючок, сложил свёртки на обувную полку и лишь тогда отозвался:
— А что такое?
— Да как же, полиция ко мне приходила!
Андрей непроизвольно напрягся, но в следующую секунду расслабился. Полицейских в непосредственной близости пока не наблюдалось.
— Что им надо было от вас? — спросил, проходя в комнату.
— Ой, и не спрашивай! — махнула хозяйка рукой и отвернулась, словно бы смутившись.
Андрея такая манера озадачила, но он не подал вида. Он знал эту манеру пожилых людей набивать себе цену и жеманиться. Но не было никакого желания разгадывать эти психологические ребусы. Андрей неторопливо наполнил алюминиевый чайник водой из-под крана и поставил его на конфорку. Достал из холодильника пакет с молоком, масло, хлеб в целлофановом пакете…
Хозяйка, видя такое дело, вдруг заголосила:
— Ой, мамоньки мои, уж не знаю, что и делать теперь!
— Да что случилось-то? — обернулся Андрей.
Хозяйка вдруг сморщилась и захныкала, лицо её стало жалобным.
— Дык что, оболтуса моего разыскивают. Опять натворил что-то, паразит. Сколько можно-то терпеть это наказание!
Андрей налил полный стакан молока из пакета и залпом выпил. Вытер губы рукавом и посмотрел на хозяйку.
— Он что у вас, судимый?
— Ась?
— Я спрашиваю, сын сидел в тюрьме?
— Избави бог! Что ты? Этого ещё не хватало! — хозяйка даже перестала хныкать. — Типун тебе на язык.
— Чего ж вы боитесь?
Несколько секунд она смотрела на Андрея не мигая, потом лицо её словно бы оплыло, стало приобретать плаксивые очертания. Голова склонилась набок, глазки заблестели…
— Ми-илай! На подозрении он у меня. Сказали, нюхает там чегой-то. Только я не верю. Он чрез это дело семью потерял. А такая хорошая жена у него была, Верочка. Не вынесла, сбежала. В Чите он с ей жил. А год назад приехал обратно, без жены, без денег. Живёт теперь бобылём, квартиру снял в Первомайском. А чем занимается, я и сама не знаю. Ходит куда-то по ночам, а то лежит весь день на кровати, смотрит в потолок…
Андрей взял с полки фарфоровый заварничек и плеснул в него кипятку из чайника, сполоснул и вылил в раковину. Раскупорил целлофановый пакет чая и щедро сыпанул в чайничек. Хозяйка внимательно следила за его манипуляциями, ожидая, что он теперь скажет. Но Андрей ничего не говорил. Всё ему стало ясно. Кроме, пожалуй, одного.
— А что полицейские сказали? — спросил он, заливая чайничек булькающим кипятком.
— Так чё, Вовку мово искали.
— А он что, пропал?
— Кто?
— Ну Вовка ваш!
— Да нет, никуда он не пропадал.
— Так чего же они ищут его? — Андрей накрыл заварник чистой салфеткой и присел на табуретку, впервые за весь вечер прямо посмотрел на расстроенную женщину.
— Да бес их знает, чего к парню привязались. Прямо житья не дают!
Андрей посмотрел на запотевшее стекло, где блазнились туманные пятна и отблески. Чёрный вечер стоял за окном, ночь накрыла город тёмным пологом. Не вовремя хозяйка приехала. Некстати. Сейчас бы лечь на диван, руки за голову, взгляд в потолок — и думать в тишине — пока не уснёшь — тихо и незаметно. Вместо этого приходилось поддерживать этот никчемный разговор.
— Может, они бумажку какую оставили? — спросил Андрей без всякого интереса.
— Оставили! — обрадовалась старуха. — Я ж тебе о том и толкую — не дают парню жить, хоть ты тресни. Мотают его туда-сюда. Сколько ж можно?
— Давайте мне бумагу, я посмотрю, чего там написано, — сказал Андрей.
Женщина вытащила из кармана мятый лоскут и протянула Андрею, глядя на него со страхом и затаённой надеждой. Андрей развернул… Это была обычная повестка, вызов к следователю. Дата, подпись… Андрей присмотрелся — так и есть. Давний его знакомец — Баранов! Тот самый, что сплавил его в Ленинский изолятор. Так-так-так!.. Андрей с любопытством посмотрел на женщину.
— Так вашего сына Баранов ведёт?
— Куда ведёт? — опешила та.
— Дело расследует!
— Да что ты! Нет никакого дела.
Андрей призадумался.
— Давайте мы так поступим. Вы мне оставьте эту бумажку. Я схожу к следователю и всё выясню. Хорошо?
— Ой, боюсь я чего-то! Как бы худо не было.
— Ничего не бойтесь. Хуже не будет, — сказал Андрей убеждённо. — Знаю я этого Баранова, встречались как-то.
— Да что ты! — всплеснула старуха руками. — И как ты думаешь, не засудят мово Вовку?..
В таком духе разговор продолжался ещё несколько минут, пока, наконец, бедная женщина не собралась и не уехала обратно к сыну. Андрей положил на стол повестку и долго всматривался в неё, словно хотел прозреть некую истину. Стандартный бланк вызова на допрос. И адрес указан: улица Литвинова, дом номер три, кабинет пятьсот первый. Дата и время обозначены: 05.04.2020, 14–00. Вызывается на допрос Науменко Владимир Иванович, 1985 года рождения, проживающий по адресу такому-то. Науменко, Науменко… Почему бы Андрею не стать на время этим Науменко? Прийти по вызову, встретиться с глазу на глаз с Барановым. Это было бы забавно! А ещё полезно и поучительно — в первую очередь для Баранова. Не исключено, конечно, что настроение у следователя после этой встречи ухудшится, но это уж как получится. Но как выдать себя за Науменко? На входе в областное УВД дежурит наряд полиции, паспорта проверяют, в глаза засматривают. На мякине этих ребят не проведёшь. Если только сказать, что паспорт сдан в паспортный стол, а ещё лучше — утерян?.. А что, это идея! Может и сработать. Андрей ещё раздумывал какое-то время, но больше ничего не мог сообразить, а потому лёг спать, рассудив, что утро вечера мудренее.
На следующий день, в ясную солнечную погоду, он подходил к огромному серому зданию, расположенному в центре города. Тяжёлый мрачный параллелепипед вдавился в землю, от него веяло холодом и жутью. В тридцатые годы прямо в нём, в глухих подвалах, расстреливали ни в чём не повинных людей. В застойные годы сюда привозили людей на допросы, на очные ставки и следственные эксперименты. Те, кто постарше, до сих пор обходят этот дом стороной. Не испытал особой радости и Андрей, приближаясь к массивным деревянным дверям с толстыми металлическими ручками. Ни один человек, входящий в это здание, не мог быть уверенным в том, что выйдет из него по своей воле. Неудивительно поэтому, что все входящие, не исключая самих сотрудников, выглядели мрачными и сердитыми, а выходящие улыбались и едва заметно подпрыгивали на ходу.
Сдвинув брови к переносице, вошёл в это мрачное здание Андрей Глотов. Держа в правой руке смятую повестку, шагнул к окошечку дежурного.
— Мне тут повестка на дом пришла, гляньте, пожалуйста. — И он протянул полицейскому листок. Тот пробежал его глазами и бросил отрывисто:
— Паспорт!
Андрей тупо молчал. Полицейский поднял голову, посмотрел строго.
— Паспорт давай!
— Нету паспорта.
— Как это нету? А чего шёл?
— Украли паспорт! Вытащили из кармана, когда в маршрутке ехал.
Полицейский скривился. Посетитель ему не нравился.
— Я могу и уйти, — спокойно сказал Андрей. — Меня Баранов вызывает.
— Баранов? — живо повторил полицейский и потянулся к телефону. — Алё, Юрий Николаевич? Это дежурный вам звонит. Тут явился некий Науменко, говорит, что к вам… Так… Да… Слушаю… Только он это самое, без паспорта, говорит, что украли… Ну хорошо… Угу… Есть! — И положил трубку обратно на рычаги.
— Есть с собой какой-нибудь документ? — спросил без всякой надежды.
Андрей демонстративно пошарил по карманам, вынул несколько сторублёвых банкнот, вытряхнул мусор на мраморный пол и тогда только ответил:
— Нету!
Полицейский с досадой покачал головой.
— И о чём люди думают? Тут же ясно написано: иметь при себе паспорт или удостоверение личности! Ведь написано же?
— Ну да, написано, — подтвердил Андрей.
— А почему идёте как попало?
— Виноват. Больше этого не повторится.
После столь душевных слов полицейскому ничего не оставалось, кроме как выписать Андрею пропуск в пятьсот первый кабинет. Он за две секунды заполнил маленький прямоугольный листик с синей печатью и протянул в окошко.
— Проходи. Пятый этаж, по коридору налево. — Снял телефон внутренней связи и громко произнёс: — Лёха, тут сейчас Науменко мимо тебя пойдёт. Без документов он. Ты уж пропусти. Он к Баранову по повестке…
Дежурный вдруг закрылся ладонью и, склонив голову, перешёл на шёпот. Последних слов Андрей не расслышал. Да и не очень-то хотел. Он уже понял, что выйти отсюда ему будет очень непросто. Тут одно из двух: или он скрутит Баранова в бараний рог, или Баранов покажет ему, где раки зимуют. Такая ему рисовалась перспектива на ближайшие полчаса времени. И вернуться было уже нельзя: пресловутую точку невозврата Андрей миновал. Он уже подходил к заветной вертушке и протягивал дежурному пропуск. Совсем ещё молодой паренёк покосился на него, словно стараясь прочесть мысли. Но лицо посетителя оставалось непроницаемым. Паренёк сделал отметку на пропуске и чуть заметно кивнул: проходите. Андрей также едва заметно кивнул: дескать, понял.
— Знаете, куда идти? — послышалось сзади.
— Знаю. Пятый этаж, налево по коридору…
Андрей уже поднимался по лестнице. И так странно было у него на душе! Вот он идёт по главному полицейскому зданию, и никто не догадывается, что у него на уме. Он и сам толком не знает, зачем ввязался в эту авантюру. Однако идёт с серьёзным видом, неспешно поднимается по мраморным ступенькам, будто его ожидают на научном симпозиуме. Вот уже и третий этаж остался позади. Надо было на что-то решаться. А лестницы широкие, медные перила так и блестят, ступеньки отполированы миллионами подошв давно уже умерших людей. А перила низковаты. Через такие перила удобно сигать с высоты вниз, на каменный пол, как это сделал однажды гражданин Савинков. Правда, это было в другом месте и очень и очень давно…
Андрей наконец поднялся на последний пятый этаж и пошёл по красной ковровой дорожке. Поплыли сбоку номера: 510, 509, 510, 509, 508… Ещё несколько метров, и он постучал костяшками пальцев в дверь, покрытую чем-то вроде дерматина.
— Войдите! — послышался громкий уверенный голос.
Андрей тронул пальцами дерматин и шагнул в открывшийся проём.
Знакомый кабинет. Вот и стол — тот же самый, и те же стулья рядышком стоят. И тот же человек находится в кабинете — майор Баранов. Он сидел, склонившись над столом, и что-то лихорадочно писал. На вошедшего даже не взглянул.
— Проходи, — отрывисто бросил, не поднимая головы.
Андрей плотно затворил дверь и крадучись пошёл вперёд, опустился на стул возле стола и стал смотреть на майора. Тот всё писал, всё строчил ручкой по бумаге. А на столе настоящий бедлам. Бумаги разлетелись веером, гнутые скрепки рассыпаны как зерно по земле, обломанные карандаши притаились в углублениях и траншеях, расхристанные папки с развязанными тесёмками там и тут… Не хватало только бутербродов с засохшей колбасой и гранёного стакана с остатками чая.
— Давай сюда повестку, — скомандовал майор и протянул левую руку, так и не подняв голову. Андрей вложил ему в пальцы бумажку и протяжно вздохнул.
Майор наконец перестал писать. Сунул заполненный каракулями лист в одну из папок, мельком глянул в повестку, быстро кивнул своим мыслям и сказал что-то вроде: «Угу». Лишь после этого поднял голову и посмотрел на Андрея. Глаза его застил туман. Соображал он туго, да и видно было, что голова занята совсем другим. Одним словом, в первую секунду он ничего не понял. Снова взял повестку и с минуту её рассматривал, шевеля губами и хмуря брови. Наконец отбросил её и отрывисто спросил:
— Ты кто такой?
В кабинете они были одни, но с внутренней стороны стола, под столешницей, имелась неприметная кнопка. Достаточно было нажать на неё указательным пальцем, и через тридцать секунд в кабинете будет полно народа. Всех сперва положат на пол (не исключая и хозяина кабинета). Потом кого-то поднимут, а кого-то будут возюкать и крутить по полу. Кому-то браслеты на руки наденут, а кому-то пиджак отряхнут от пыли и скажут в ухо несколько успокаивающих слов. Андрей про кнопку знал, а потому не спешил раскрывать карты. Не хотелось посвящать в столь деликатное дело посторонних. Он решил повалять немного дурака. Наклонился к столу и произнёс с многозначительным видом:
— Я — Науменко!
Майор не мигая смотрел на него. Кнопка была рядом, стоило только протянуть руку. Но что-то его останавливало. Посетитель не то чтобы пугал майора, но отчего-то разливалось по телу оцепенение, какое бывает у кроликов, когда на них смотрит огромный удав. Он и хотел что-нибудь сказать, но в голову ничего не шло. Язык во рту разбух и одеревенел. Забылись все слова. Артикуляция отсутствовала. Дыхание затмевалось. И мысли — путались! Майор сделал глотательное движение, отчего кадык прыгнул снизу вверх, затем спросил сиплым голосом:
— Гражданин, вы по какому делу проходите?
Андрей нехорошо улыбнулся и вдруг выдал:
— По мокрому!
Майор быстро опустил голову, потом также быстро поднял, прищурился, взял себя двумя пальцами за подбородок. Самообладание понемногу возвращалось к нему.
— Уважаемый, мне некогда тут шутки шутить. Я на службе.
— Я заметил. Вон сколько бумаг исписал. Ещё, поди, и не обедал.
Дзержинский со стены внимательно наблюдал эту сцену. В углу прямо на полу пылился гипсовый бюст Ленина — местами облупленный, но вполне узнаваемый. Шкафы стояли у стены. В шкафах всё дела, папки да бумажки. А в бумажках — судьбы людские.
Майор тем временем окончательно пришёл в себя. Он вдруг хлопнул ладонью по столу и воскликнул:
— Вы зачем сюда пришли?
Андрей посмотрел майору в глаза.
— Стало быть, не узнал. А ведь совсем недавно в этом кабинете мы имели с вами задушевную беседу. Так славно поговорили. Вы ещё обедом меня угостили. До чего же коротка память человеческая!
Майор напрягся, на лице его обозначилась тревога.
— Глотова помните? — резко спросил Андрей.
— Глотова… какого Глотова?
— Того самого, которого вы в декабре отправили в Ленинский изолятор, на Баумана. Неужто забыли? Трёх месяцев не прошло…
Майор впился в него взглядом. По лицу его разлилась бледность. Правая рука потянулась под стол. Андрей зорко следил за рукой.
— Не надо, — мягко сказал он и выразительно посмотрел на руку. Майор дёрнулся, словно ожегшись. Теперь он вспомнил всё. И собственную подлость, и человека, которого он отправил на верную смерть. Это, конечно, была не его затея. Но всё было сделано его руками. Следовательно, главным подлецом выходил именно он. Так и всегда бывает: придумывают подлость одни, а исполняют другие. Другие при этом думают, что они не очень-то и виноваты, ведь они выполняют приказ! Но заканчивается всегда одинаково: ответ приходится держать и тем и этим. Причём исполнителям — в первую очередь, а уж во вторую — вдохновителям и провокаторам. И это правильно. Потому что если бы не было бы исполнителей, то не было бы и вдохновителей. Связь прямая и железная, проверенная временем, доказанная бесчисленными примерами — примерами, которые будут множиться и впредь. Опыт, к сожалению, учит не всегда. То есть не всякий опыт учит. То бишь — не всех…
С минуту длилось молчание: майор всё не мог прийти в себя, Андрей наслаждался его замешательством. Нечасто увидишь подлеца, застигнутого врасплох. Очных ставок подлецы боятся больше всего — потому что именно во время очной ставки они окончательно убеждаются в собственной подлости и бессилии.
Майор сидел, потупившись, и рассеянно шевелил бумаги на столе. Наконец, решился заговорить:
— Зачем ты пришёл? На тебя дело заведено! Я обязан тебя задержать.
— Попробуй задержи, — ответил Андрей с вызовом.
Майор пробовать не хотел. Посмотрел беспокойно на часы, потом с надеждой на дверь, но та почему-то не открылась. Как назло, никто не приходил с важными бумагами. И телефон возмутительно молчал.
— Вот что, — снова заговорил хозяин кабинета, — я тебя не видел, ты ко мне не заходил. Давай пропуск, я сделаю отметку и — уходи. Нам с тобой не о чем говорить.
— Я так не считаю.
— Вот как? — Майор с минуту глядел на Андрея, потом положил локти на стол и кивнул: — Что же, спрашивай. Ты, наверное, хочешь узнать, почему я так поступил тогда?
— Не угадал, — ответил Андрей. — Почему ты так поступил, я знаю. Я о другом хотел спросить. Кто за этим за всем
стоит? Кто у нас в городе погоду делает?
Лицо майора скривила усмешка.
— Боюсь, ты обратился не по адресу.
— Ты не знаешь?
— Я подчиняюсь своему непосредственному начальнику. Над ним тоже есть начальник. Над тем начальником — другой. И так далее. Откуда мне знать, кто у нас главный? Сам посуди, ты ведь не посторонний, сам работал в нашей системе.
— А кто на меня охоту открыл?
Следователь поморщился.
— Насколько мне известно, ты замочил криминального авторитета. Его родной брат — заместитель у губернатора. Есть ещё вопросы?
— Так, значит, это брат дал команду устранить меня?
Майор шумно вздохнул, раскинул руки:
— Точно не могу сказать. Но кроме него — некому. Не обошлось, конечно, и без губернатора. Но об этом теперь нечего говорить. Губернатора застрелили. Слыхал, небось? — Он посмотрел исподлобья на Андрея, губы его дрогнули и он чуть заметно усмехнулся.
Андрей этого не заметил, он усиленно размышлял. После таких объяснений можно было вставать и уходить. Но уходить почему-то не хотелось. Ничего нового он не узнал, и получалось, что вся эта рискованная затея была бесполезна.
Надумавшись, он поднял голову, в упор посмотрел на следователя.
— Ты не думай, я на тебя зла не держу, хотя и следовало тебя проучить. Но так и быть, на первый раз прощаю. Но за это ты мне поможешь.
— В каком плане?
— В плане информации. Мне нужен этот братец. Подскажи, где его найти, — и мы квиты.
Майор откинул голову, задышал свободнее.
— Ты хоть понимаешь, о чём просишь? Меня за это кастрируют. Без наркоза!
— А кто об этом узнает?
Следователь помотал головой.
— Нет, не могу. Да и нет у меня таких сведений. У него там своя служба безопасности. Откуда мне знать?
— Ну хоть что-нибудь. Любую зацепку. Я ж не прошу, чтоб ты меня к нему в спальню завёл!
— Когда он там с бабами развлекается? — подхватил следователь.
— Вот именно! Скажи, где он бывает в свободное от работы время — и больше ты никогда меня не увидишь.
— И на том спасибо, — с важностью произнёс майор, подкуривая сигарету. Догадавшись, что непосредственная опасность ему не грозит, он повеселел, стал самим собой — неплохим, в общем-то, человеком, с нормальными рефлексами и устоявшимися взглядами на действительность.
Затянувшись пару раз, пустил под потолок густую струю дыма и вдруг предложил:
— А не сходить ли нам в столовую пообедать?
— Не стоит, — ответил Андрей, — у меня от ваших обедов делается несварение желудка.
— Тогда так, — майор бросил недокуренную сигарету в пепельницу и снова сделался серьёзным. — Есть у меня кой-какая информашка. Не знаю, пригодится ли. Сам смотри. У этого друга дача есть на Большом Калее. Скромный трёхэтажный коттеджик на берегу залива. Земли, говорят, полгектара отхватил, к воде никого не подпускает. Пирс там себе устроил, катера, яхты и все дела. В общем, он там иногда оттягивается с дружками. То есть раньше оттягивался. Теперь не знаю. У нас тут многое в последнее время переменилось. Как губернатора прихлопнули, так все разом притихли. Кто теперь будет стрелки разводить, кому в какую сторону кинуться — никто толком не знает. Все сидят как на иголках. Так что сам смотри, как и чего. Но я тебе ничего не говорил. Если что — моё дело сторона. Договорились?
— Договорились, — ответил Андрей. — А какой адрес у этой дачи?
— Адреса тебе не нужно знать. Ты их коттедж за десять километров увидишь. Он там один такой. Запомни название: Большой Калей.
— Да знаю я этот Калей, бывал там лет двадцать назад, сено там косили. Места там красивые.
— Вот и чудно. Вставай на лыжи и дуй туда прямо по льду. Тут недалеко, километров пятнадцать всего.
— Надеюсь, ты меня не обманываешь на этот раз? — спросил Андрей.
— Обижаешь, — протянул майор.
— Тебя трудно обидеть, — сказал Андрей и тут же присовокупил: — На всякий случай хочу предупредить: если у меня что-то не срастётся — тебе придётся за это ответить. Ты ведь уже понял, что от меня не спрячешься?
Майор скривился.
— Ну вот, взял и всё испортил. Так славно беседовали, и на тебе, грозиться стал.
— Это я на всякий случай говорю, — успокоил Андрей. — Решил напомнить про взаимную, так сказать, ответственность. Единожды солгав, кто тебе поверит — ведь верно же? — Он подмигнул майору — и тот отвернулся.
— Я не подведу, — проговорил в сторону. — В прошлый раз надо мной начальство стояло, а теперь я сам принимаю решение. Сам и отвечу за него. Так что не бойся, я тебя не обманываю.
— Я и не боюсь. Мне терять нечего, в отличие от тебя.
Майор помолчал. Поднял голову и сказал с чувством:
— Мне тоже не нравится этот гад. Он всем тут осточертел. Дерьмо полное. Мы только рады будем, если эту мразь кто-нибудь прикончит. Ты заметил, что убийцу губернатора не сильно-то ловят?
— Это почему же? — усмехнулся Андрей.
— Всё потому же, — пояснил майор. — От большой и неизбывной любви!
— Тогда понятно! — сказал Андрей и поднялся. — В общем, подписывай мне пропуск — и пошли.
— Куда ещё? — вскинулся майор.
— Проводишь меня до выхода, чтоб не случилось недоразумения. А то ведь как может получиться: меня там тормознут, а я на тебя буду думать. Станешь потом оправдываться, да поздно будет. Так что это в твоих интересах. Пошли-пошли, ноги разомнёшь. А то сидишь тут сиднем, вон какую ряху наел. Тебе лет-то сколько?
— Тридцать шесть.
— Ну ты даёшь! Я в твои годы сто метров за одиннадцать секунд бежал. Отжимался по двести раз без передыху. Ты бы занялся борьбой какой-нибудь… Путин, вон, дзюдо по всем каналам пропагандирует. Бери с него пример!
Действия Путина майор не захотел обсуждать. Уткнулся взглядом в пропуск, пошевелил губами, глянул на часы, собравшись с духом, поставил автограф и шлёпнул сверху печать.
— Держи!
Они вышли из кабинета и, словно два приятеля, расслабленной походкой двинулись по коридору. Андрей был без оружия, и майор знал об этом. Он также знал, что в случае чего это не облегчит его участи. Сломать ему шею Андрей мог в любую секунду — от этого нельзя было уберечься, как нельзя укрыться от стихийного бедствия. Поэтому он спокойно шёл по коридору главного полицейского ведомства, потом спускался по лестнице, сдержанно кивал сослуживцам, пожимал на ходу руки и даже не помышлял позвать на помощь или вдруг сигануть через перила, а потом, выхватив пистолет из кобуры, выстрелить в потолок и закричать: «спасайся, кто может!» Он бы не сделал этого даже под страхом смерти, потому что пуще смерти боялся своего спутника. Это было почти мистическое чувство — ощущение полной подчинённости и совершенной обречённости. Андрей всё это видел, поэтому был абсолютно спокоен.
Они приблизились к вертушке. Майор прошёл вперёд, кивнув на идущего следом Андрея:
— Это со мной.
Дежурный взял пропуск одной рукой, затем посмотрел на Андрея. Хотел было что-то сказать, но майор его перебил:
— Мы торопимся. Не задерживай.
Полицейский коротко кивнул, затем надавил ногой на педаль, расположенную у него под правой ногой.
— Проходите.
Выйдя на крыльцо, Андрей глубоко вздохнул и посмотрел на весеннее небо над крышами домов, блистающее солнцем и синевой. Хорошо!
Майор стоял рядом и озирался, словно ждал нападения сразу со всех сторон. Андрей повернулся к нему.
— Ну ладно, я пошёл.
— Счастливо!
Поколебавшись, майор протянул ему руку, и Андрей вполне искренне пожал её. Зла на него он не держал, потому что знал: человек не волен изменить свой характер. Уж каким тебя сотворила природа — таким и будешь до самого конца. Подлец останется подлецом, а праведник — праведником. На первого можно злиться, а вторым должно восхищаться, первого можно посадить в тюрьму, а второго вознести на пьедестал. Но спрашивается: так ли велика заслуга второго и вина первого в том, что они такие, какие они есть? И что такое наша мораль, как не свод установлений, нами же придуманных для удобства совместного проживания? Обилие преступников и очевидная склонность населения к обману, стремление каждого второго прожить за счёт первого (и наоборот) — блестяще подтверждают отсутствие всякой нравственности в природе человека — в его животной основе. Всё это Андрей не то что бы понимал, но безотчётно чувствовал. И, убивая своих врагов, не питал к ним ненависти, но всего лишь хотел вывести их из игры по имени Жизнь — как слишком уж выбившихся из мерки и мешающих играть лично ему. Тут, конечно, не обошлось без восточной философии, которую Андрей невольно впитывал в себя, читая жизнеописания японских и китайских мастеров карате и Ушу, Кэмпо, Айкидо, изучая пособия по технике боя и практикуя дыхательную систему «Цигун». Пресловутые «Инь» и «Янь» стали частью его натуры. Умение отстраниться от действительности, встать выше житейской прозы — помогало сохранять спокойствие и глубоко сокрытый оптимизм — важнейшие элементы нашей непростой жизни. Что думал по этому поводу майор, да и думал ли он вообще об этом — Андрея не интересовало. Он забыл про майора, ещё не дойдя до автобусной остановки, до которой ходу было всего ничего — ровно двести метров.

В Иркутске Андрея больше ничто не удерживало. Он сделал всё, что хотел сделать. Кого следовало наказать — наказал. Других напугал. Третьих усовестил. Оставалось разобраться с Волковым, и можно было сваливать из Иркутска. Над тем, в какую сторону податься, Андрей особо не раздумывал. Да и выбор был невелик. Самолёты исключались сразу и безоговорочно. Поезда — также были нехороши и опасны. Оставалось или пешком топать до ближайшей границы, или на автомобиле мчаться с ветерком. Но был и третий вариант — чисто местный: обычные лыжи! Кажется, сам бог велел ему идти на лыжах по льду водохранилища до самого Байкала, затем пересекать озеро и держать курс на столицу Бурятии. А уж затем двигать во Владивосток, с тем, чтобы при первой возможности перейти границу (а правильнее сказать — переплыть). Куда угодно, лишь бы подальше от России. Проще всего отправиться в Японию. А можно и в Южную Корею. В Австралии тоже хорошо, а всего приятней оказаться в Соединённых Штатах Америки, в «городе ангелов», или, на худой конец, в «городе грехов». С языком, правда, будут проблемы. Но это не беда. Деньги помогают решить любые проблемы. А где не помогают деньги, там выручают крепкие кулаки и ещё более крепкие выражения. Но сперва он должен повидаться с Волковым — без этого он не уедет. Андрей подождёт его на даче, то есть не на самой даче, а где-нибудь неподалёку. Придётся снять домик в соседнем посёлке, топить по утрам печку, ходить на прорубь за водой, готовить себе обед на раскалённой докрасна плите…
От этакой благодати у Андрея потеплело на душе. И сам собой составился нехитрый план действий. Первым делом следовало сообщить хозяйке квартиры о внезапном отъезде. Потом купить беговые лыжи и тёплую одежду для суточного перехода. И хорошо бы пополнить запас патронов. У него оставалось всего четыре штуки, а этого мало для такого дела. Придётся ехать за патронами на местную барахолку. Получалось, что раньше послезавтрашнего дня он не выберется. Конечно, один день ничего не решал, но и мешкать не стоило. Каждый час в городе — это дополнительный риск. Испытывать судьбу без особой нужды не стоило. Поэтому Андрей без промедления приступил к осуществлению своего плана.
На следующее утро, поднявшись с первыми лучами солнца, он поехал в город на рейсовом автобусе среди не выспавшихся рабочих и удручённых тяжкой жизнью служащих и студентов. Грандиозная барахолка располагалась в самом центре Иркутска. Андрей купил у немногословного кавказца полную обойму для Стечкина, потом заглянул в «Спорттовары» и выбрал отличные лыжи с пластиковым покрытием, крепления с ботинками, лёгкие лыжные палки, шапочку и перчатки. Немного подумав, взял свитер из настоящей шерсти и станковый рюкзак. Вечером купил в универсаме мясных консервов, соли, спичек, хлеба, печенья, чаю, конфет. Сложил все припасы в рюкзак и крепко стянул верёвки. Рюкзак получился объёмистый, но не очень тяжёлый. Он удобно лёг на плечи, согревая спину и выправляя осанку. Андрей прошёлся с ним по комнате и остался доволен. Посмотрел на часы: шёл уже восьмой час, с минуты на минуту должна была приехать хозяйка. Он решил уехать в этот же вечер. Сначала автобусом до пристани «Ракета», расположенной на берегу водохранилища, а там вставай на лыжи и хошь — беги, хошь — ползи до конечного пункта. Тут тебе и конспирация, и свежий воздух, и масса самых необычных впечатлений. Главное, не промахнуться мимо дачи этого деятеля. И чтоб Луна светила поярче. Хотя заблудиться было невозможно. Эти места Андрей знал как свои пять пальцев. Но даже если заблудится, можно будет заночевать в первом попавшемся доме, которых на правом берегу как грибов в осеннем лесу.
Прощание с хозяйкой прошло без лишних сантиментов. Андрей сухо сообщил ей об отъезде, похвалил квартиру и поблагодарил за гостеприимство. Уплаченные вперёд деньги попросил оставить у себя, а сверх этого подарил растроганной женщине десять тысяч рублей. Та была поражена таким великодушием, расстроена потерей щедрого квартиросъёмщика, и вообще была как в угаре, ей всё казалось, что близится катастрофа. Андрей смекнул, что тянуть не стоит, и быстро оделся и вышел из квартиры. Спускаясь по лестнице, слышал тяжкие вздохи и бормотание. Пожалуй, это был единственный человек во всём городе, который искренне сожалел о его отъезде.
В одиннадцатом часу вечера Андрей приехал со своим рюкзаком и лыжами на пристань «Ракета». Немногочисленные пассажиры автобуса с недоумением смотрели на припозднившегося туриста, середь рабочей неделе надумавшего совершить ночную прогулку по свежему воздуху. Но сибиряки — народ сдержанный и ко всему привычный, их очень трудно чем-то по-настоящему удивить. Здесь и босиком по снегу бегают, и в проруби в сорокаградусный мороз купаются, а уж с лыжами только что не спят. Да и кому какое дело?
Андрей с невозмутимым видом прошагал сто метров до берега залива, поставил рюкзак на снег, бросил рядом лыжи и прислушался. Тихо было. За спиной светились окна пятиэтажек, а впереди притаилась жуткая темень, где нет ни огонька, ни отзвука. В небе ни звёздочки, только холодный ветер налетает с высоты, сбивая дыхание и заставляя поднять повыше воротник. Днём лёд подтаивал и теперь топорщился наподобие застывших волн. Лыжни вовсе не было — исчезла под вешними лучами. Андрей оглянулся, обвёл взглядом окна многоэтажек, представил себе людей, живущих за этими окнами, занимающихся вечерними хлопотами, и поймал себя на мысли, что ему не хочется уходить от этих огней, от привычной городской суеты. В этом городе он прожил всю свою жизнь, здесь каждый камень был ему дорог, деревья казались родными, и самый воздух был приятен. И теперь так странно получается, что ночью, крадучись, словно тать, он покидает родной Иркутск, уходит в темноту, в неизвестность. Что ждёт его? — бог весть. Куда судьба закинет? — неведомо. Он вдруг поймал себя на мысли, что если он вдруг провалится под лёд и сгинет в ледяной купели — это, возможно, будет лучшим завершением его жизни и разрешением всех противоречий. Хотя, конечно, противно тонуть. Лучше быть убитым в драке или пулю поймать на грудь, а то — броситься под самосвал спасая ребёнка. Всё какая-то польза!..
Однако долго стоять на холодном ветру было не резон. Не лето всё же, ночью температура опускалась до минус тридцати. Андрей наклонился и закрепил ботинки в лыжных креплениях. Легко вскинул на плечи рюкзак, взял в руки палки и, ступая боком, стал спускаться на лёд. Наконец, под лыжами заскрипел сухой мелкий снег, Андрей толкнулся палками и заскользил по припорошенному льду. И уже не оглядываясь, быстро пошёл от берега, энергично работая руками, наклоняясь вперёд и с трудом удерживая равновесие. Боковым зрением он видел, как стали удаляться светящиеся окна, и вся призрачно белеющая кромка берега словно бы отваливалась и уходила назад, за спину. Впереди открывались ровные, далеко разбегающиеся ледяные поля. Эти пространства словно бы притягивали Андрея; всё дальше мерцающий город, всё глуше и темней вокруг, лишь поскрип лыж да собственное дыханье. И странное дело: чем дальше уходил Андрей от берега и чем гуще становилась темнота, тем легче и свободнее было у него на душе. Словно он не уходил из дома, а наоборот, возвращался домой! Как будто погружался в родную стихию, вспоминал давно забытые места. «И чего люди так стремятся в город? — спрашивал он себя под мерный поскрип лыж. — На воле так славно дышится!».
Он шёл довольно ходко, лыжи невесомо скользили по ледяному крошеву. Через пять минут пристань уже нельзя было разглядеть во тьме, и весь микрорайон стал игрушечным, огни превратились в слабо мерцающие точки и соединились в причудливое созвездие. Всё это походило на огромный фантастический дом, в котором живёт большая дружная семья. Слева тянулась плотина, по которой мчались автомобили с зажжёнными фарами, натужно гудели проводами троллейбусы, — зрелище было праздничное, возбуждающее. Но и плотина постепенно удалялась, уходила в ночь — всё тише стон троллейбусов, всё мельче машины и глуше огни. Андрей смутно чувствовал силовое поле мегаполиса. Невидимые токи пронизали пространство над городом, все люди были захвачены этим силовым полем, наэлектризованы токами. Наверное, поэтому они такие нервные и злые. В такой перенасыщенной атмосфере они родились, и в этой же атмосфере испустят дух, так и не узнав, до чего огромен окружающий мир и как легко дышится вдали от зловонных труб и стремительно мчащихся автомобилей.
Андрей прошёл несколько километров вдоль правого берега залива, затем, сделав короткую остановку и оценив пройденное расстояние, двинулся наискось к противоположному берегу. Между берегами было около трёх километров, но расстояние удваивалось, если путник шёл не под прямым углом от берега, а делил прямой угол на равные доли и прокладывал свой путь по биссектрисе, хорошо известной математикам, а также прилежным ученикам старших классов. Стоило Андрею отдалиться от берега, как тот совершенно исчез из вида, и в кромешной темноте Андрей мгновенно потерял все ориентиры. Он был примерно в десяти километрах от города, но казалось, что тот канул в преисподнюю со всеми своими кварталами, мчащимися машинами и огнями. Андрей остановился посреди пустого пространства, смахнул рукавом пот со лба и посмотрел назад. Непроницаемая тьма окружала его, только едва заметный след от лыж показывал направление движения. А впереди было около десяти километров пути. Заблудиться проще простого! При свете дня Андрей за два часа добрался бы до нужного места, дошёл бы с закрытыми глазами. А теперь что?.. Он снова огляделся. Подумал несколько секунд, потом аккуратно переступил лыжами, изменив угол атаки на сорок пять градусов, чтобы двигаться к противоположному берегу под прямым углом. Даже если он немного собьётся, всё равно упрётся в обрыв, над которым стеной стоял сосновый лес. Левый берег залива, в отличие от правого, был покрыт самой настоящей тайгой, там и волки шастали, и медведи не были какой-то экзотикой. Был бы климат чуть помягче, там точно водились бы тигры и слоны, и тогда бы Сибирь перестала быть Сибирью, а сделалась какой-нибудь Африкой, в которой чего только нет… Поправив рюкзак, который уже не казался лёгким и удобным, Андрей двинулся дальше. Как-то жутко было стоять посреди ледяного плато без всяких ориентиров, без намёков на жизнь или хотя бы на сочувствие к жизни. Хотелось определённости, некоей окончательности и ясности — всего того, к чему нас приучила цивилизация.
Минут через сорок Андрей вдруг почувствовал под ногами бугристую поверхность и вдруг упёрся лыжами в стену, круто уходящую вверх. Подняв голову, увидел над собой тёмнеющие стволы деревьев. Это было неожиданно, минуту назад казалось, что он заблудился и идёт в пустоту. Неудивительно, что люди кружат и замерзают в двух шагах от жилья, а полярники ходят между своими домами по туго натянутым верёвкам (когда между домами несколько десятков метров). Андрею тоже не помешала бы верёвка, а ещё лучше — нить Ариадны! На худой конец — колобок из сказки, который катится по снегу и прокладывает лыжню. Ещё бывают сапоги-скороходы, а в жарких странах широко разрекламирован ковёр-самолёт. И уж давай сюда до кучи лук-самострел и шапку-невидимку. Вот была бы красота! Дай-ка Андрею все эти чудеса, он бы мигом всё исправил! Однако, как сказал поэт: «…нет места вымыслам чудесным, рассудок всё опустошил!» И приходится теперь пользоваться подручными средствами: кулаками, локтями и собственной головой. (Как остроумно выразился другой российский пиит: «Кроме мордобития — никаких чудес!») Но ведь есть же ещё холодное оружие, и есть ещё всякие стрелялки-взрывалки! Но Андрей всё это недолюбливал. Кулаки как-то надёжнее. Ведь собственные руки всегда при тебе. Разящее «нуките» в исполнении мастера куда страшнее воровской финки с наборной ручкой из цветного стекла, а удар пяткой в лоб гораздо надёжнее выстрела из помпового ружья двенадцатого калибра. Да и сидеть меньше, если уж придётся, — уголовный кодекс Андрей всё же чтил (в известной мере).
За такими рассуждениями и воспоминаниями пролетел ещё час. Андрей теперь двигался вдоль береговой линии, повторяя её замысловатую форму. Слишком удаляться от берега он опасался и шёл в нескольких метрах от обрыва. Но в какой-то момент берег вдруг резко ушёл вправо, и Андрей остановился. Это был залив «Малый Калей». Если продолжать идти вдоль берега, километров десять будет петля. А напрямки кинуться — меньше километра. Поневоле приходилось рисковать. Андрей ещё прошёл вдоль обрыва метров сто, а затем резко повернул влево и пошёл в зияющую темноту.
Его расчёт оправдался: через десять минут он упёрся в мыс, далеко выдающийся в море, и снова пошёл вдоль обрыва, под заснеженными елями и берёзами. Теперь заблудиться было невозможно. Следующий залив был его: пять километров вдоль извилистого берега, а затем поворот направо и — шуруй вглубь материка до самого конца. Главное, не заснуть на ходу. Сказывалась усталость: тело налилось тяжестью, в голове стучал молот. Плечи болели от ремней, ломило спину. Хотелось опуститься прямо в снег, закрыть глаза и уснуть. Однообразие усыпляло. Казалось, никогда не кончится зловещий строй деревьев над головой. На всём земном шаре ночь, зима, веет холодный ветер с колючими снежинками, и всё так глухо и безнадёжно, что хочется исчезнуть, раствориться в этой пустоте. Андрей шёл без остановки уже четвёртый час. По правилам зимних походов полагалось бы сделать привал, разжечь костёр, выпить горячего сладкого кофе, съесть пяток бутербродов с маслом, сыром и колбасой… Но он упрямо шёл вперёд. Да и какой может быть костёр на льду? Подниматься наверх и там шариться в глубоком снегу в поисках веток?.. Уж лучше вовсе без костра. И он всё шёл и шёл. Временами впадал в транс, и тогда ему чудилось, что он летит на самолёте и даже слышит гул турбин. За окном кромешная тьма, а в салоне тепло и уютно, и если нажать красную кнопку над головой, тотчас явится стюардесса — симпатичная девушка в синем кителе и белой блузке — и спросит ласковым голосом, что ему надо. А ему ничего не надо, он хочет знать, когда кончится полёт и можно будет разогнуть затёкшую спину, сбросить на землю ненавистный рюкзак, выпить стакан чаю, снять лыжи с ног и упасть на мягкую перину… Андрей вздрогнул и открыл глаза, резко остановившись. Он всё-таки уснул на ходу, да так неудачно, что пропустил поворот направо. Он стоял посреди снежной пустыни. Ни обрыва, ни деревьев над головой, ни намёка на жильё. Оставалось лишь одно: пойти по своим следам обратно. К счастью, он ушёл недалеко — через сто метров он разглядел в темноте высокий обрыв. Береговая линия в этом месте делала резкий поворот и пропадала во тьме — так начинался Большой Калей, многокилометровый залив, по берегам которого понастроили домов и коттеджей все те, кто побогаче и пооборотистее. Место дивное, заповедное, богатое ягодами и грибами, а также новыми русскими и иже с ними, по которым, стало быть, давно уже плачет тюрьма.
Андрей бывал в этих местах летом, при свете дня, среди буйства красок и цветов, медоносных запахов и свежего дыхания обширной Байкальской акватории. Добирался до места быстроходным катером, сидя в удобном кресле и потягивая из трубочки ледяной напиток, и всё казалось тогда доступным и родным… Напрасно теперь он всматривался во мглу. Ледяное поле, уходящее во тьму, чёрный лес над обрывом и беззвёздное небо головой — вот весь пейзаж и вся радость! С неба сеются снежинки, и так нехорошо и некстати метёт позёмка, так уныло и так скучно вокруг, что не хочется никуда идти, а хочется упасть в снег и ничего не видеть, не чувствовать. Второй раз Андрей подумал про горячий кофе и бутерброды с маслом, сыром и колбасой. И опять он не стал останавливаться — теперь уже не было смысла. Он сдвинул рюкзак чуть вправо, несколько раз энергично сжал и разжал кисти, взял обледеневшие палки и пошёл дальше по рыхлому снегу. Торопиться, в общем-то, было некуда — до рассвета ещё далеко. Глубокая ночь была. Нормальные люди давно уже спали, даже сторожа и охранники в эту пору задрёмывали на своих постах.
Андрей уже полчаса шёл вглубь залива, но не видел никаких признаков жилья. Он хорошо помнил, что дачи стояли на правом берегу, а он и шёл вдоль него. Правый берег — весь солнечный, весёлый, а левый — укрытый тенью, холодный и нежилой. Все стремились на правый берег, а до левого берега дойдёт очередь в своё время. На левом берегу случались и медведи. Это такие милые звери — размером с «запорожец» (кто ещё помнит это чудо техники). Медведь выжимает по бурелому пятьдесят узлов в час. В водной стихии легко догоняет гребную лодку, хватает эту лодку за борт и топит всех пассажиров без разбору. А просто так, из удовольствия! Лазает по деревьям так, как никто больше не лазает (обезьян ведь нет в Сибири, холодно им тут). Ревёт со страшной силой. Иные граждане теряют сознание от одного рёва (и это зачастую спасает им жизнь). Убежать от медведя можно только на аэроплане, то есть от медведя можно улететь, потому что летать они пока ещё не научились, а в самолёт их не пускают за неимением билета и справки от ветеринара. А ежели сойтись с медведем в рукопашную, то мало хорошего можно ожидать от этой схватки. Уж лучше сразу взорвать его и себя килограммом тротила, так надёжнее и в каком-то смысле спокойнее. Пуля медведя не берёт, нож об него ломается, и вообще — пошёл он к чёртовой матери, этот косолапый зверь. На него приятно в цирке в бинокль смотреть — с десятого ряда! — когда он — за прочными железными прутьями, а ты — на воле, в полной безопасности и с мороженым в руке. Но не среди тайги, не среди первозданной природы, когда нет рядом никакого укрытия или там гранатомёта с подствольником. Поэтому-то новые русские и селились по правой, ближайшей к городу стороне залива. Они ведь тоже люди — эти новые русские. Медведей боятся, как и все остальные. И это глубоко верно. Потому что кроме медведей есть ещё волки, рыси и бешеные кабаны, но об этих тварях как-нибудь в другой раз, потому что Андрей почти уже пришёл.
Он стоял, упёршись грудью в палки и тяжко дыша. Прямо перед ним на покатом берегу расположился роскошный коттедж — двухэтажный, с двускатной крышей, крытой черепицей. На окнах — стеклопакеты. Просторная мансарда слева, а справа — большой гараж. Теплица сбоку, баня в глубине двора, ещё какие-то постройки — всё из кирпича, прочно и красиво, не без щегольства. Общая площадь участка эдак около гектара. Коттедж стоял у самой воды, метрах в тридцати. Тут же деревянный пирс и вышка для ныряния. Окна были тёмны, но в доме кто-то жил. Дорожки во дворе аккуратно расчищены. Прорубь со свежей наледью. Никаких следов заброшенности. Ясно, что за домом присматривали, а лучше сказать, охраняли. Что-то не слышно было собак. Может, спят в своих будках, а может, выглядывают из засады, прикидывают, как бы половчее схватить непрошеного гостя. Не желая привлекать к себе внимание, Андрей прошёл дальше по льду с полкилометра и тогда только вышел на берег.
Майор оказался прав: такой коттедж был всего один в дачном посёлке. Дома тут были всякие, победнее и побогаче, деревянные и кирпичные — но это были именно дома, а не коттеджи, не дворцы. И участки у обычных граждан были не шибко большие — соток по десять, а у кого и помене. Андрей прошёл посёлок насквозь и остановился у крайнего домика. Он уже порядком устал и замёрз. Хотелось в тепло, в уют, скинуть оледеневшие, сделавшиеся каменными, ботинки, расправить плечи… Но домик казался нежилым. Ломать двери и хозяйничать в чужом жилище не хотелось, да и жутко было входить в насквозь промерзшую избу, пока протопишь её — сутки пройдут. Быть может, к сторожу в гости напроситься? Должен же быть в посёлке сторож! Андрей двинулся мимо крайних домов. Снега навалило по колено, и даже на лыжах он с трудом передвигался. Путешествие уже порядком утомило его, и завидев свежую тропу в рыхлом снегу, он аккуратно переступил лыжами и двинулся к распахнутой калитке.
На громкий стук долго никто не выходил. Уже соседские собаки подняли хриплый лай, вороны с карканьем перелетали с дерева на дерево, осыпая снег и качая ветви, — Андрей всё стучал, всё дёргал дверь, державшуюся на жиденьком крючке. Наконец, вспыхнул свет в окне, проплыла тень по занавеске и послышался приглушённый голос:
— Кого там чёрт принёс?
Андрей опустил уставшую руку.
— Пустите переночевать. Заблудился я, замёрз. Мне до утра…
Последовала пауза.
— А ты кто такой? Чего тут шляешься?
— Турист я. Из Листвянки иду на лыжах…
— Ишь ты! — Дверь медленно раскрылась, на пороге показался мужичок в телогрейке, накинутой прямо на майку. На ногах раздавленные шлёпанцы, лицо небритое, припухшее, глаза с хитрецой. Щурясь со света, он смотрел на ночного гостя. Один, безоружный и, в общем-то, беззащитный, не выказывал и тени беспокойства. Это понравилось Андрею.
— Пусти обогреться, — повторил он севшим голосом. — Я хорошо заплачу.
— Ишь ты, — сказал мужичок, подбоченясь. — А хорошо — это сколько?
— Тыщу!
— Заходи! — эхом отозвался хозяин. — Я тебе за эти деньги, слышь ты, свою кровать уступлю! — И тут же сделался серьёзен. — А не обманешь?
Через пять минут Андрей сидел на табурете в крошечной кухоньке и уплетал за обе щёки хлеб, сало, солёные огурцы, черемшу, грузди, варёную картошку. Была и водка, но Андрей решительно отказался. Мужичок посмотрел на него осуждающе.
— Ты это зря! С морозца самое то! Прогреться бы тебе. Смотри, заболеешь.
Андрей не поддался на уговоры. В виде компенсации достал из своего необъятного рюкзака пару жестяных банок — печёночный паштет и лосось в собственном соку. Мужичок облизнулся, глядя на городские деликатесы.
— Угощайся! — Андрей подвинул ему консервы, а себе налил густого чая в литровую кружку, заправив его вареньем местного разлива.
— Хорошая у вас деревня! — сказал он, дуя на чай и пуча глаза. — Я бы поселился тут, ей-богу!
— Сам ты деревня! — протянул мужичок снисходительно. — Дачи здесь у людей, понял? Люди летом приезжают отдыхать. А деревни здесь сроду не бывало. Тайга, брат. Во!
— Ну… мне это всё равно, — миролюбиво ответил Андрей. — Дачи так дачи. Оно даже и лучше. А продаются?
— Чего? — встрепенулся мужичок.
— Дома у вас тут продаются? Мне любой подойдёт. На берегу я там видел такой красивый домина из кирпича. Сколько он стоит?
— Ты чего пристал? — рассердился мужичок. — Иди и спрашивай у них. Почём я знаю!
— Как же тебе не знать, ведь ты сторож! Ты не темни!
— Это я-то сторож?
— Конечно ты.
— Никакой я не сторож! Я сам по себе. А сторож в другой стороне живёт. Его и дома нету.
— А где он?
— В город подался. С дочкой там что-то у него стряслось.
— И что, весь посёлок остался без охраны?
— Да зачем здесь охрана? До ближайшего жилья двадцать километров.
— И всё лесом! — поддакнул Андрей.
— Вот именно!
Андрей покончил с чаем и повёл вокруг себя осоловелым взглядом. Он чувствовал себя так, будто выпил стакан водки. Ноги и руки стали ватными, уши горели, и перед глазами всё плыло. Приятная истома разливалась по телу. Хотелось спать, временами он впадал в забытьё. Казалось, что он всё ещё идёт по снежной пустыне, и глядя под стол, вдруг видел там призрачно белеющий снег, плывущий назад, в бездну за спиной. Не сдержавшись, он роскошно зевнул, аж скулы затрещали.
— Спать охота.
— Ложись, вон, на кровать, — кивнул мужичок. — Одеяло там и подушка. Не замерзнешь. Печка ещё тёплая.
Андрей поднялся, пошатываясь. Весу в нём было двести килограмм. Если бы его сейчас попросили проделать обратный путь до города, он, пожалуй, отдал бы все свои доллары, только бы никуда не ходить. Примерившись, качнулся на пятках и сделал шаг вперёд, удачно проскочил опасный участок между столом и кроватью, бухнулся на мягкие пружины, закачался на сетке с наслаждением и дрожью. Мужичок, прищурившись, смотрел на него. Всё ему было нипочём, и водка его не брала.
— А ты что ж, караулить будешь? — спросил Андрей сквозь зевоту.
— Ещё не хватало! — вскинулся мужичок. — Я щас тоже лягу. На полу себе постелю. На полу-то оно вроде как попросторнее. Стены не давят!
— Тогда ладно. — Андрей снял с себя мокрую одежду, повесил на спинку и лёг в кровать, укрывшись толстым стёганым одеялом. — Разбудишь меня утром, ладно? Только не сильно рано.
— Спи давай, — произнёс мужичок и отвернулся.
Андрей закрыл глаза, и в ту же секунду его понесло, закружило и бросило в бездну. Тьма сомкнулась над головой, и он в одну секунду уснул — блаженным сном смертельно уставшего человека.

Утром, едва Андрей продрал глаза, мужичок сообщил ему целую обойму полезных сведений. Андрей слушал не перебивая, помня совет Гоголя не спрашивать русского мужика прямо о предметах, хорошо ему известных. Лучше как-нибудь боком навести его на нужную тему, задать посторонний вопрос, и тогда собеседник столько тебе наговорит, что и слушать не захочешь. Такая тактика имела полный успех. К обеду он знал точное число домов и участков в посёлке, имел общие характеристики владельцев участков, кто и чем занимается и сколько проводит времени на свежем воздухе, а сколько в городе коптит небо. Самым приметным изо всех был, конечно же, заместитель губернатора. У него и дом покруче, и охрана пострашней, и денег поболе, чем у других.
— А чего он тут не живёт, в таком-то доме? — спросил наивный Андрей. — Ездил бы отсюда на работу, а вечером отдыхал на природе, рыбку бы в проруби удил…
— Да он и так кажную неделю здесь бывает, — пояснял мужичок. — В пятницу вечером приезжает со своей кодлой, а в воскресенье вечером — обратно уматывает. Потому, работа у него очень важная! Нельзя ему тут засиживаться.
— А я слыхал, убили его недавно, прямо в кабинете! — ляпнул Андрей.
Мужик вдруг заозирался и перешёл на шёпот.
— Наврали тебе! — зашипел он, страшно вращая глазами. — Это губернатора убили, шефа евойного! А этот жив, мерзавец. Ему всё по барабану! Был он тут на другой день, как шефа его завалили, в бане парился с девками своими. И как только таких земля носит? Распустил злющих собак, мимо пройти нельзя. Ведёт себя словно барин. Была б моя воля, я б его, мерзавца, в снег закопал. Вот ей, богу, веришь или нет?..
Картина, таким образом, окончательно прояснилась. Ровно через два дня должен был нагрянуть мерзавец Волков. Вместе с ним приедут человек пять охраны. Да здесь двое. Итого — семь вооружённых харь. Псы мечутся по территории словно демоны — две кавказских овчарки. За оставшееся время нужно было сообразить, как обойти все эти препятствия. Да как уйти потом, чтоб не пристрелили через пару километров или не затравили собаками. Если поймают, живым до города не довезут. Мало ли в лесу укромных мест? А если под лёд спустить живого или мёртвого человека, то искать его будут годами, а если и найдут — вряд ли опознают. Так что попадаться Андрею было не резон. Уж лучше вовсе не родиться. Но с последним пунктом поделать ничего уже было нельзя, поэтому оставалось лишь одно — жить назло врагам. Крошить этих врагов в капусту, повергнуть в прах, а потом развеять по ветру.
Окрылённый такими оптимистичными мыслями, Андрей оделся потеплее и отправился на осмотр местных достопримечательностей. Тело после вчерашнего перехода болело, ломило суставы, тянуло спину — так что удивительно было самому. Однако через десять минут энергичной ходьбы он разогрелся и уже не чувствовал неудобства. Широко шагал по сугробам, проваливаясь по колено и с наслаждением вдыхая чистый холодный воздух. Птички перелетали с дерева на дерево, солнышко ярко светило с весеннего неба, тихо было вокруг и безмятежно, так что можно было подумать, что всё на свете замечательно, кончились войны, исчезли злобные террористы, сгладились вековые противоречия и затих-таки всеобщий вопль голодных людей о куске хлеба и о глотке чистой воды. Как же хорошо устроено всё в природе! — с умилением думал Андрей. Ну съела птичка червячка — и что с того? Значит, так оно и нужно. Никто против этого не протестует. И даже наоборот! Если птицы перестанут есть червей, наступит всеобщий хаос! Эти черти (то есть черви) сожрут всю листву — и тогда погибнут все деревья. Исчезнут леса. Не станет кислорода — и неизбежно погибнут звери, птицы и сам человек! В короткое время исчезнет великая цивилизация — и всё из-за какого-то жалкого червя! Выходит, зря так сокрушался Заболоцкий в своём «Лодейникове»: «Жук ел траву, жука клевала птица, хорёк пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы, природы вековечная давильня соединяла смерть и бытиё в один клубок, и мысль была бессильна, разъединить два таинства её!» Хорошо написал, чёрт подери! Андрей засмеялся от удовольствия. Стоило вырваться из города, оказаться в тишине и нетронутости, и сразу потянуло на поэзию, на высокое, вечное и прекрасное. Но через несколько шагов он вспомнил, что Заболоцкий отсидел несколько лет в сталинских лагерях, а до этого едва не сошёл с ума от изощрённых издевательств во время следствия, и блаженная улыбка сползла с его лица. Получалось, что искусство и высшая гармония не спасали ни от тюрьмы, ни от несправедливости. И снова он возвращался к тому, с чего и начал: вся надежда на грубую физическую силу. Недаром почти все гениальные поэты умерли молодыми — от пули или от злых языков (которые страшнее пистолета) — не суть важно. Это всё равно. Это. Всё. Равно…
Андрей вдруг остановился. Перед ним был коттедж Волкова. При свете дня он выглядел ещё внушительнее. Кирпич на его постройку был употреблён не простой, а облицовочный. Крыша была покрыта красной черепицей, а под крышей устроен роскошный зимний сад — сквозь стёкла видна была густая зелень, совершенно ошеломительная среди снежных увалов. Андрей присвистнул. Неплохо люди живут. А ведь это всего лишь дача! Что же у него дома творится? Официальная зарплата заместителя губернатора составляла чуть больше полумиллиона рублей в месяц. Стоимость коттеджа вместе с землёй тянула миллионов на сто — это если брать по минимуму. На такой домик он бы и за пятьдесят лет не накопил — если бы жил, как говорится, на одну зарплату. Вот и получалось, что этот человек был лишним на земле. Вредным и ненужным.
Андрей обошёл посёлок кругом и вернулся в отправную точку с другой стороны, словно бы совершил кругосветное путешествие. Мужичок уже растопил печку, за чугунной дверкой весело потрескивали дрова, от плиты шёл белый дым, в доме было тепло и угарно.
— Садись чай пить! — задорно предложил мужичок. — Тебя как зовут-то?
— Альбертом.
— А фамилиё?
— Мугинштейн.
Мужик так и присел.
— Еврей, что ли?
— Вроде того. А ты что, не любишь евреев?
Мужичок почесал за ухом.
— Да как тебе сказать. Меня это дело не колышет. Живите!
— Спасибо!
Мужичок завошкался возле печки, загремел дровами, судорожно распахнул раскалённую дверцу и напустил в комнату дыма.
— Ну ты это, полегче там орудуй, — замахал руками Андрей. — Ты трубу чистишь иногда?
— Я то чищу… — с каким-то странным выражением отозвался мужичок, продолжая возиться возле печки.
Андрей помолчал с минуту, потом не удержался.
— А ведь ты не любишь евреев, а? Ну признайся.
Мужичок мрачно посмотрел на него из угла и спросил с вызовом:
— А вот ты мне скажи: зачем вы Иисуса распяли?
Андрей рассмеялся.
— Кто тебе сказал такую глупость?
— Ты не увиливай. Я сам знаю.
— Ничего ты не знаешь! Христа распяли римляне. Понтий Пилат постарался, наместник римлян в Иудее. При чём тут евреи? А даже если бы и распяли. Это когда было! Две тысячи лет прошло!
Мужичок отвернулся. Видно было по нему, что слова Андрея его не убедили.
— А ты сам часом, не еврей? — вдруг спросил Андрей.
Мужик аж вскинулся.
— Да ты что! Бог миловал. Православные мы!
— Крестишься, значит? — напирал Андрей.
— Зачем ещё? Это не обязательно. Деды наши верили, ну и мы туда же. А креститься нынче не обязательно.
— Ну а в церковь-то ты ходишь? Посты блюдёшь?
Мужик вдруг словно одумался.
— Ты чего пристал? Я тебе поп, что ли?
Андрей широко улыбнулся.
— Ладно, давай чай пить. Обманул я тебя. Никакой я не еврей. Русский, как и ты. Но всё равно ты не прав. Евреи такие же люди, как и все остальные. Зря ты на них бочку катишь. Им и так досталось от Гитлера… и от других тоже. Не верь ты этим бредням о засилье евреев. Это всё дураки говорят и провокаторы. А русские, что ли, лучше? Ты посмотри, сколько дерьма кругом!
Мужичок с мрачным видом сел за стол. Лицо его было насуплено, он бросал на Андрея недовольные взгляды из-под нахмуренных бровей. Видно, всё ещё сомневался. Андрей уже думал о другом. Неоступно стоял перед ним вопрос: как пробраться в хорошо охраняемый коттедж, куда и муха не залетит, не будучи замеченной камерами слежения? На решение этой немудрящей задачи оставалось чуть больше суток.
Прошёл короткий весенний день — в разговорах с говорливым мужичком, в неспешных прогулках среди застывших 
деревьев, в любовании искрящимся снегом, синим небом и дальними Саянскими предгорьями. Вечером снова пили чай, ели сало со ржаным хлебом, спорили о политике, с удовольствием ругали олигархов и находили светлые стороны у социалистов-утопистов, так же дружно костерили Жириновского, Потанина и братьев Чёрных. Одним словом, наконец-то нашли общий язык. Андрей всё чаще отвечал невпопад. Он думал о предстоящем деле, мысленно рисовал коттедж, повёртывал его с разных сторон, стараясь представить внутреннее устройство. Так и тянуло спросить мужичка о секретах этого бункера. Но так и не спросил, рассудив, что ничего путного тот не скажет. Вместо этого, ночью уже, снова отправился на прогулку. Заодно сделал дыхательную гимнастику, выполнил несколько ката прямо на снегу, а потом вернулся в дом, без лишних разговоров приготовил себе постель и через пять минут уже спал сном праведника.
Наконец наступила пятница. Андрей неожиданно успокоился, понадеявшись на везение, которое сопутствовало ему в критические моменты. С утра он гулял по лесу, любовался просыпающейся природой, рассматривал затейливую вязь птичьих следов на снегу, слушал дробный перестук дятла, гулко отдававшийся на сотни метров, и чувствовал себя так, будто он действительно приехал сюда на отдых — взял недельный отпуск и теперь бездельничает в своё удовольствие. Мужичок время от времени возникал перед ним, что-то доказывал, нудно бубнил, гримасничая, — Андрей отвечал односложно, отмечая про себя, что с таким соседом он мог бы жить годами. Безобидное и совершенно бесхитростное существо. Резонёр, пустомеля, но не злодей, не мерзавец. Душа нараспашку, готов отдать последнее — типично русская натура, из тех, что сохранились в российской глубинке. Андрей отдал ему все свои продукты и обещал впоследствии привезти из города отличное ружьё — для охоты и самообороны. Просил только об одном: никому про него не говорить, и если что случится, если будут про Андрея спрашивать, сильно не откровенничать. Сказать, что был какой-то фрукт, пришёл с востока, а ушёл на запад. Кто таков — неведомо. Знать не знаю и примет не запомнил…
Мужичок обещал исполнить наказ в точности. Андрей для верности пожал ему руку и снова напомнил о ружье — нарезном, бескурковом и с оптическим прицелом. Он предчувствовал, что когда-нибудь вернётся сюда. За это время упадёт и встанет доллар, лопнут банки и сядут олигархи, сменятся губернаторы и президенты, но такие вот бесхитростные мужички будут всё так же витийствовать по поводу и без, будут пить чёрный как дёготь чай из алюминиевых кружек и смотреть на мир ясными глазами — глазами людей, которым ничего не надо от этого мира, кроме куска хлеба, куска неба, куска земли и крошечного кусочка справедливости.
А вечером в посёлок нагрянули долгожданные гости. На двух джипах приехала целая орава — громогласная, крикливая, спешащая заявить о себе всему миру. Вместе с хозяином прибыли три телохранителя, два водителя и три девицы известного сорта. Истеричный визг их слышался за километр. Все уже были навеселе — видно, пить начали ещё в городе. Вся эта кодла ввалилась в пустой дом. Сразу вспыхнули все окна, как по волшебству из двух труб повалил густой белый дым, тяжко забухала музыка сквозь толстые стены. Андрей видел из-за деревьев, как охранники спустили с цепи кавказских овчарок. Долговязый парень в тулупе нараспашку пробежал по утоптанной тропинке к баньке и скрылся за массивной деревянной дверью. Ясно было, что париться будут до одури. Что можно было извлечь из этого обстоятельства, Андрей пока ещё не решил и неспешно вернулся в избу. Ночь предстояла длинная, будет время сообразить — что и как. Кроме того, у него появился бесплатный осведомитель. Едва только джипы показались на льду залива, как мужичок вскочил с табуретки, быстро прошёл к окну и, присмотревшись, воскликнул:
— Ну, брат, теперь будет дело!
— А что такое? — вяло поинтересовался Андрей.
— Так что всю ночь будут гудеть! Тут летом иной раз бабы голые под кустами валяются. Пойдёшь утром на ручей за водичкой, а там девица раздетая лежит, прямо на тропе, вся в росе и в муравьях. И никто её не ищет. Пьяная в дупель. Молодая, конечно, ничего не соображает. Дура дурой! И зачем они сюда ездят?
— За деньгами, наверное, — чуть подумав, сообщил Андрей.
Мужичок сплюнул.
— Вот дешёвки! Совсем скурвились, падлы.
Андрей внимательно посмотрел на расчувствовавшегося собеседника.
— Зимой, поди, валяться в снегу не будут? — спросил серьёзно.
— Да уж понятно! — важно произнёс мужичок. — В такой мороз мигом окочуришься. Да им-то всё едино. Вот подожди малость, через час-другой начнут из ракетниц палить. А то из наганов по бутылкам пуляют. Ладно, когда парни стреляют, а то девкам наганы дают — а те мажут куда ни попадя. В энто время лучше из дому не выходить. Застрелят, на хрен, а потом спишут на несчастный случай. Ещё скажут, что сам себя подстрелил. Откупятся, сволочи, да только тебе-то уже будет всё равно. Будешь гнить в сырой земле. А эти твари…
— Ну-ну, — остановил его Андрей. — Ничего ведь ещё не произошло. Чего ты так разволновался?
Мужичок обиженно засопел.
— Вот погоди, как не дадут тебе спать, так я посмотрю, как ты запоёшь! — сказал и отвернулся.
Андрей не стал спорить. Сидел, раздумывая, целую минуту, потом неспешно поднялся.
— Пойду пройдусь, — произнёс в сторону и вышел на улицу. А там — сплошная темень, ночь наступила. Крохотные звёздочки, словно маковые росинки, усеяли чёрную бездну над головой, с юга тянул тёплый ветер, пахло весною. Снег подтаял днём, а потом схватился ледяной коркой. Андрей побрёл по безлюдной дороге. В кармане куртки лежал пистолет с полной обоймой, рукоять приятно холодила ладонь. Через несколько минут он приблизился к толстой ограде из кирпича и остановился. Весь второй этаж огромного дома сиял огнями. Мелькали фигуры, визг раздавался, музыка раскачивала стены, взрывы хохота следовали один за другим, посуда звенела. Честная компания оттягивалась на всю катушку. Андрей уже повернулся уходить, как вдруг визги переместились вниз и сделались громче, раздался какой-то странный шум, и вдруг распахнулась входная дверь на первом этаже: вся честная компания вывалилась на широкое крыльцо. Окрестности огласились какофонией звуков: пьяными воплями, матерщиной и выраженьями бурной радости. Вся эта публика двинулась в сторону баньки, которая, видно, уже приготовилась к приёму гостей. Случилась, было, давка в узких дверях, но дюжие парни наддали сзади, и через несколько секунд дверь за ними захлопнулась. Внутри жарко натопленной избушки оказались три развесёлые женщины и шестеро озабоченных мужиков, среди которых Андрей разглядел и самого Волкова, который орал и куражился громче всех. А собак во дворе не было. Теперь, когда все были в парилке — пьяные, расслабленные и одуревшие, — прикончить Волкова было легче всего. Андрей решительно направился к кирпичной ограде. Подтянулся на руках и перемахнул на другую сторону. Спрыгнул на снег и замер, прислушиваясь. Самое время было появиться собакам. Но всё было тихо. По всей видимости, этих друзей человека заперли в какой-нибудь подсобке от греха подальше. Андрею это было на руку — не хотелось убивать ни в чём не повинных тварей. Однако были ещё твари двуногие. Не все же охранники в баню полезли! Им и по рангу это не положено, шибко жирно будет — хозяйских шлюх тискать. Но и охранников что-то было не видать. Видно, пользуются случаем — сидят наверху за хозяйским столом и разогреваются заморскими винами и местными закусками. Словно вдруг что-то вспомнив, Андрей опрометью бросился в гараж. Двери, как он и предполагал, оказались незапертыми. Внутри стояли два новеньких джипа. И оба без ключей. Зато в сторонке стояли двадцатилитровые канистры с бензином. Видно, готовились совершить прогулку по льду, вот и сделали запас. Андрей составил четыре канистры в багажник одной из машин. Кинул в багажник штыковую лопату с короткой ручкой, несколько досок, укрыл всё это брезентом и захлопнул дверцу. Теперь следовало позаботиться о второй машине. Открыв капот, Андрей выдернул наудачу несколько проводов из гнёзд. В темноте, да спьяну — не скоро разберутся. А ему хватит пары часов, чтобы уйти — так уйти, чтобы уже не догнали. Выйдя из бокса, притворил дверь и — прямиком к баньке.
Что там внутри творилось, его не интересовало. Встал сбоку от входа, чтобы его не было видно из верхних окон коттеджа. Оставалось лишь ждать. Было уже за полночь. Звёзды ярко лучились на аспидном небе, южный ветер по-прежнему дул, и всё так же одуряюще пахло весной, далёкими тропиками, вечным летом. Вдруг кто-то вышел на крыльцо коттеджа. Андрей осторожно выглянул из-за угла и рассмотрел вспыхивающий огонёк сигареты. На крыльце стоял охранник, держась одной рукой за косяк. Он смотрел прямо на Андрея. Точнее, он смотрел на баню, раздумывая: не пойти ли ему туда, где тепло и сыро. Докурив сигарету, стрельнул пальцем в звёздное небо. Та прочертила огненную дугу на фоне розовых и синих звёзд и упала в снег. Охранник показал свою спину и скрылся внутри. Андрей посмотрел на часы: половина первого. С водными процедурами пора бы уже закончить. Или они там до утра засели? И только Андрей так подумал, как послышались шорохи, кто-то грузно прошлёпал по ступенькам крыльца и с рёвом кинулся в сугроб. Через несколько секунд ещё один любитель острых ощущений барахтался в глубоком снегу, оглашая окрестности душераздирающими воплями, каких Андрей в жизни не слыхал. Затем на улицу выскочили сразу трое: два мужика и девушка. Были они все, понятное дело, в чём мать родила. Андрей зорко следил за этим моржеванием. Волкова среди любителей экстрима не оказалось. Накувыркавшись в снегу, вся троица кинулась обратно в баньку.
Андрею вдруг пришла в голову замечательная идея: поскольку все эти люди изрядно пьяны, то почему бы Андрею не влиться в эту компанию придурков? Кто там в темноте разберёт? Он уже сделал движение к крыльцу, и в этот момент со ступенек полетело в сугроб очередное тело. Снова была буря восторгов и животной радости. Снег с невероятной силой взбадривает организм. Настолько, что запросто можно отбросить копыта — это если здоровье слабое. А если здоровье ничего, то запросто можно совершить несколько сексуальных подвигов — на этом и строился расчёт.
Надо было на что-то решаться, да и надоело Андрею топтаться на улице. Холод донимал, есть хотелось, и вообще… Когда очередной герой, набесившись и наоравшись, направился, покачиваясь, обратно в баню за очередной порцией обжигающего пара, Андрей внезапно вышел из тени, быстро приблизился к нему и нанёс молниеносный удар ребром ладони по размягчённой шее. Рослый мужчина абсолютно молча повалился в снег. Вряд ли он успел что-нибудь понять. И только Андрей сунулся на крыльцо — распахивается дверь и очередное тело падает ему в объятия. Андрей и тут не растерялся. Короткий удар в солнечное сплетение — и тело повисло на нём всей своей массой. Тут уже решали секунды. Сбросив это добро в снег, Андрей влетел в раскрытые двери. Тёмный коридор, полированный стол, стулья. Одежда валяется на полу и на стульях; на стенах висят рубашки, платья, майки, нижнее бельё. Широкая деревянная дверь напротив входа, оттуда раздавались вопли ещё не отогревшихся с мороза людей. На второй этаж уводила крутая лесенка. Андрей понял, что искать Волкова следует наверху, где было подозрительно тихо. Он бесшумно взбежал по узким ступеням и с ходу распахнул дверь в небольшую комнатку. А там — два мужика и девушка, — весьма забавная композиция из трёх фигур. В одной фигуре Андрей сразу узнал Волкова. А девушку ему и знать не надо было, так же как и третье лицо мужского пола, сидевшее в кресле с широко расставленными ногами. Следовало бы подробнее описать эту живописную группу, но порнографические темы чужды автору настоящего рассказа, поэтому опустим подробности. Скажем только, что непрошеного гостя не сразу, но всё же заметили. Волков тяжело повернулся к нему и резко выдохнул:
— Ты кто такой, мать твою так и эдак?
Андрей шагнул к Волкову и с разворота заехал ему ногой в харю. У того, видно, сразу кончились все вопросы, он энергично встряхнул головой и повалился на спину. Правда, сделал ещё попытку подняться, но Андрей вдруг прыгнул сверху на него. Два уничтожающих удара в потное лицо — и Волков потерял сознание. Девушка с визгом бросилась прочь, а тот, что сидел в кресле, попытался было встать, но мощный удар ногой в грудь остановил его. Андрей бросился за девушкой в соседнюю комнатку, но увидев, что та забилась в угол и смотрит на него расширенными от ужаса глазами, произнёс сакраментальную фразу:
— Сиди тут тихо. Пикнешь — приду и убью! — Постоял секунду, затем вернулся в первую комнату. Волков лежал на полу без признаков жизни. Андрей шагнул к нему и, склонившись, проверил пульс на шее. Пульса не было, а по лицу разливалась мертвенная бледность. Второй участник оргии был жив, но до него Андрею не было никакого дела. На стене висел кремовый пиджак Волкова. Правый карман заметно оттягивался. Уж не ключи ли от машины? Это было бы очень кстати. Не придётся курочить систему зажигания…
Через секунду Андрей держал в руках увесистую связку из шести ключей. Накинув на плечи кремовый пиджак, сбежал по лестнице и, никем не задерживаемый, вышел на улицу. А там всё то же — ночь, тишина, разноцветные звёзды над головой… Странным это казалось: как может быть такая тишина после всего произошедшего? Один труп, трое покалеченных, а на улице всё та же звёздная ночь, тот же благоухающий ветер и те же деревья. Хоть бы всё человечество разом испарилось и исчезло навсегда — в природе ничего не изменится! Андрей бросил взгляд на мирно светящиеся окна коттеджа — в окнах мелькали охранники, слушали музыку и ждали, когда хозяева напарятся в баньке, набесятся в сугробах, измочалят свои ненасытные члены, а потом вернутся в дом — дожирать и допивать всё то, что осталось на столах. Андрей прошёл к воротам и снял цепи с крючков, потом развёл деревянные створки. Обернувшись, заметил в окне охранника, тот смотрел прямо на него сквозь стекло, приставив руку ко лбу. Андрей приветливо махнул ему рукой, и тот, посомневавшись, кивнул в ответ: мол, всё в порядке.
— Гуляйте, ребята! — пробормотал Андрей, усаживаясь в джип и вставляя ключ в замок зажигания. — Против вас я ничего не имею!
Двигатель мягко заурчал, панель управления вспыхнула фиолетовыми огнями. Андрей включил заднюю передачу и осторожно выехал из бокса. Сделал полукруг на снегу, остановился на секунду, оглядел весь двор, словно стараясь всё как следует запомнить, затем перевёл рычаг скоростей и покатился к распахнутым воротам. Сразу за ними был съезд на лёд, но Андрей повернул налево. Во-первых, он хотел сбить погоню со следа, а во-вторых, нужно было забрать у мужичка свои вещи. Не стоило оставлять отпечатки пальцев. Да и следовало проститься по-человечески с хозяином дома, предоставившим ему кров.
Через пару минут он остановился у приземистого домика. Мужичок ещё не спал. Увидев Андрея, выходящего из джипа, он потерял дар речи. Смотрел на него, выпучив глаза, и ничего не говорил.
— Уезжаю я, — произнёс Андрей с нотками печали. — Заехал проститься.
— Это как же? — выдохнул мужичок. — Это что же, они тебе машину свою подарили?
— Так и есть! — охотно подтвердил Андрей. — Узнали, что я пешком путешествую, вот и сжалились. На, говорят, тебе наш автомобиль. Возьми! Нам не жалко. У нас ещё один такой же!
— Истинная правда! — воскликнул обрадованный мужичок. — Ведь они на двух машинах приехали!
Андрей печально улыбнулся.
— Уезжаю я. Срочно надо в Иркутск!
— Конечно, поезжай! — Мужичок заранее со всем соглашался, настолько был потрясён произошедшим. Если бы Андрей вознамерился добраться до Луны, он и это бы одобрил — горячо и решительно.
Андрей быстро собрал свои вещи, что-то сложив, что-то скомкав, покидал в рюкзак, проверил документы и деньги. Лыжи стянул капроновым шнурком. Всё было готово. Отсчитал три тысячи долларов и положил на стол перед мужичком. Тот вопросительно глянул на него.
— Здесь двести тысяч на наши деньги, — сказал Андрей, внезапно сделавшись серьёзным.
Мужичок всё смотрел на него, словно силился что-то вспомнить. Андрей наклонился, глянул ему в самые глаза.
— Бери деньги и уходи отсюда, прямо сейчас. Я бы тебя с собой взял, но нам не по пути. Да и нельзя тебе со мной. И оставаться тебе здесь тоже нельзя. Отсидишься где-нибудь, потом купишь себе новый дом, а этот продашь.
Мужичок всё молчал.
— Есть у тебя место, где можно отсидеться?
Тот неуверенно кивнул.
— Далеко отсюда?
— В Ершах, — проговорил чуть слышно.
— Далеко отсюда?
— Дойду часа за три.
— Вот и молодец! Бери деньги, документы и уходи. А не то — плохо тебе будет.
Мужичок, кажется, начал что-то соображать. Рассеянно глянул на доллары, во взгляде его выразилась вся суть этого человека, чувствующего никчемность этих бумажек в сравненье с тем, что было у него: спокойная размеренная жизнь, уверенность в себе и в завтрашнем дне. Стоили ли того три тысячи долларов? Ответ был очевиден. Но ничего уже нельзя было исправить. Вздохи сожаленья ни к чему не ведут. Остаётся лишь одно — бежать стремглав от подступающей беды. Ничего зазорного в этом нет. Потому что силы человека не беспредельны: рано или поздно капитулируют все, не исключая и так называемых героев.
Андрей сложил рюкзак и лыжи в джип, который всё это время тихо урчал у калитки, потом обернулся в сторону коттеджа, откуда по-прежнему не доносилось ни звука, после чего снова зашёл в дом.
— Так ты уходишь?
Мужичок молча кивнул.
— Не тяни. Времени в обрез. А я, брат, поехал, нельзя мне задерживаться. Ну, бывай! — И он протянул мужичку руку, а тот словно нехотя подал свою. Состоялось вялое рукопожатие, после чего Андрей стремительно вышел из дома. Ему тоже следовало поторопиться, пока охранники не всполошились.
Он аккуратно съехал на лёд залива и с выключенными фарами поехал по льду, припорошенному двадцатисантиметровым снегом. Девятнадцатидюймовые шипованные колёса катились без видимых усилий. Андрей быстро достиг середины залива и повернул на восток, набирая скорость, тёмным болидом понёсся к Байкалу. До истока Ангары было чуть больше сорока километров — полчаса хода. Не стоило, конечно, зевать — у правого берега, недалеко от Шаман-камня, всю зиму не замерзала огромная полынья. Но Андрей знал родные места и верил в удачу. Возле «Николы» он резко взял вправо и сбросил скорость до сорока километров. На последнем километре пришлось включить фары. Но всё обошлось. Оставляя справа от себя порт Байкал, по многокилометровой дуге он стал уходить от берега. Таким манёвром он сбивал с толку погоню. Его будут ждать в Култуке или в Слюдянке, а он, выбравшись на середину озера, помчится аж до самого Ольхона. Оттуда — к устью Селенги, затем дойдёт на лыжах до автотрассы, а потом дуй на перекладных аж до самого Тихого океана! Садись на любое промысловое судно — и вот она, свобода! Безбрежный океан откроет для тебя свои просторы. Хочешь — плыви в Австралию, хочешь — в Южную Америку, а хочешь — прямо в Штаты. Вот тебе золотая Калифорния, вот воспетая Лондоном Аляска, а вот Канада, где такие же берёзы и такой же снег. И даже есть озёра, ни в чём не уступающие Байкалу, — Онтарио, Мичиган, Гурон, Верхнее, Эри… Сколько раз Андрей видел их в своём воображении, а вот наяву увидеть как-то не пришлось. И вот такой великолепный шанс! Но до этого ещё далеко. Сначала нужно проехать триста километров по льду озера, потом двести — до Улан-Удэ, и ещё несколько дней пути до Тихого океана. Андрей не будет сильно спешить. Чем дальше от берега, тем медленнее продвижение.
В семь утра он достиг северной оконечности острова Ольхон, а в половине девятого загнал машину в тайгу севернее устья Селенги. Закидав машину снегом, встал на лыжи и пошёл по направлению к автостраде. В полдень его подобрал дальнобойщик — простой весёлый парень, следовавший до Находки. С этим-то парнем, большей частью лёжа на задней полке, Андрей проделал весь оставшийся путь до Тихого океана. Воодушевлённый щедрым вознаграждением, тот помог найти нужных людей, и уже к вечеру Андрей сидел в трюме большого теплохода «Адмирал Нахимов», отправлявшегося в длительное плавание к Южному полюсу. Предстояли остановки во многих портах. Имея на руках солидную сумму, Андрей не сомневался, что ему удастся сойти на берег в любом понравившемся месте и справить нужные документы. Слишком далеко он не заглядывал — просто потому, что никаких особых планов у него теперь не было. Возвращаться в Россию в ближайшее время он не собирался. Семья его не тяготила, и воспоминания не мучили. Ему представился шанс начать жизнь заново. В конце концов сорок лет — не такой уж большой возраст. Ещё многое можно сделать, многое понять. Андрей чувствовал, что ему необходима передышка. Нужно было осмотреться, одуматься. Жизнь его резко переменилась. Но что означала эта перемена? И для чего теперь ему жить? Всё это ему и предстояло выяснить. Подобно многим соотечественникам он бежал из России со смутной надеждой на некое просветление, на новые силы, на указующий перст. Огромный внешний мир не ждал его, но и не отказывал ему в праве попытаться найти своё место.
Как сказано было в одной великой книге: «Ищущий — да обрящет!»

Валерий Павлович Лаврусь
Побег на Крайний Север
Повести
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Памяти старшего брата Вячеслава посвящается… Господи, помяни раба твоего Вячеслава.



Побег на Крайний Север

Ouverture

Шурка всегда мечтал стать космонавтом.
Но уже в раннем детстве он точно знал, что не хотел бы быть командиром космического корабля, а хотел бы стать бортинженером.
Об этом свидетельствует его старенькая фотография. На снимке ему четыре года, он запечатлён сидящим на полу перед раскрытым журналом «Радио» с паяльником в руках. Средний брат, посмеиваясь, утверждал, что Шурка паял неплохие транзисторные приёмники, которые умещались в пластиковые мыльницы. Меньше тогда делали только японцы. Не верите? По байкам же среднего, приёмники эти Шурка отдавал старшему брату Ярославу, а тот рассказывал друзьям и девушкам, что собирает их сам. Старший учился на радиофаке авиационного, и ему верили.
К пяти годам Шурке надоело собирать приёмники и фотографироваться с паяльником в руках, он увлёкся чтением космической фантастики, коей стараниями старших братьев в доме было просто завались. Читал фантастику ему всё тот же средний брат — Игорь. Это были времена, когда американцы летали на Луну и весь мир, затаив дыхание, смотрел лунные репортажи американских астронавтов. Шурка с братом тоже смотрел — в программе «Время», по древнему телевизору «Рекорд».

Кстати, знаете, кто выиграл лунную гонку? Американцы? Ничего подобного! Им пришлось пять раз слетать, чтобы понять: делать там нечего! Русские поняли это сразу, а потому туда даже не сунулись, хотя старательно делали вид, что собираются. Американцы на той лунной авантюре потеряли двадцать пять миллиардов. Сегодня это четверть триллиона, не меньше. Потом русские пытались соблазнить американцев полётом на Марс, но случилась перестройка, и никто никуда не полетел. Последний раз Путину почти удалось подбить их вернуться на Луну. Джордж Буш был натурой увлекающейся, но не вовремя пришедший афроамериканец Обама под выданной авансом Нобелевской премией мира похоронил мечту миллионов простых американцев о возобновлении лунной экспансии. Другие дела обнаружились, более глобальные. Сегодня Маск засобирался на Марс, но это мы ещё посмотрим.

Вернёмся, однако, к Шуркиной мечте…
Ясно видящий цель и решительно настроенный, он пошёл в школу. Космонавт должен быть грамотным!
Но с учёбой сразу не заладилось. И через год Шурка случайно подслушал разговор двух учителей начальных классов:
— Наверное, Шура Ребров будет, как его старшие братья, отличником. И как старший получит золотую медаль! — говорила одна.
— Нет! — отвечала другая, его первая, учительница. — Ему бы говённую получить…
Осознав горькую правду жизни, Шурка простился с будущей звёздной карьерой. «Таких не берут в космонавты!»
Но в конце третьего класса его приняли в пионеры и вдохнули новые силы и новые надежды, ведь пионерская дружина носила имя Андриана Николаева, космонавта номер три! И уже в пятом, в сочинении на тему «Кем ты хочешь стать?», Шурка написал: «Хочу стать астробиологом». Ему ещё в детстве до смерти надоели эти бездушные транзисторы, резисторы и с ними вместе взятые конденсаторы — хотелось изучать живое, настоящее: разных инопланетных кошек или собак, а заодно повстречаться с инопланетным разумом. Учительница русского впала в ступор. Она не читала «Туманность Андромеды» и абсолютно не представляла себе не только инопланетный разум, но и вообще инопланетную жизнь. А Шурка твёрдо верил — таковая есть и только ждёт, чтобы её открыли. С верой обретаются упорство и силы.
К седьмому он стал отличником, таким круглым, что аж катался. Всё начало складываться как нельзя лучше, но тут случилась новая беда: Шурка, как положено «ботаникам», стал очкариком. Он ни разу не видел космонавтов в очках и осознал, что дорога в космос в очередной раз закрылась.
Это была катастрофа!
Но снова произошло чудо: Шурка с мамой поехал к старшему брату в Грузию. Брат служил офицером измерительного пункта наземного комплекса управления космическими средствами в горах Кавказа. И там Шурка увидел офицеров в очках и понял: сюда, именно сюда, в космические войска, ему дорога! Пусть он сам не полетит, но он будет управлять космическими кораблями с Земли. И после окончания школы, лишь чуть посомневавшись, Шурка поступил в авиационный институт на радиотехнический факультет (опять транзисторы!). Именно студентам радиотеха на военной кафедре давали нужную Шурке военную специальность — «Контрольно-измерительные системы космических средств».
Институт тот (кстати, носил он имя отца советской пилотируемой космонавтики Сергея Павловича Королёва) уже давно стал родным для его семьи. Его окончили оба Шуркиных брата. Старший после диплома и армии ушёл в аэрокосмогеологию. Средний к моменту поступления Шурки трудился в конструкторском бюро, где разрабатывали и собирали спутники фоторазведки, а рядом с конструкторским бюро был завод, на котором выпускали не только знаменитые моторные лодки «Прогресс», детские санки и сковородки, но и не менее знаменитые ракетоносители «Союз». Средний сразу пошёл в космическую отрасль. «А не я ли тому причина?» — думал Шурка, ведь это он заставлял Игоря читать ему в детстве космическую фантастику. Согласитесь, это не могло не наложить отпечатка на личность брата.
Долго ли, коротко ли, через пять весёлых лет, успешно заканчивая обучение в институте, Шурка подал рапорт, в котором изложил своё желание служить Родине. И… получил отказ.
Опять между Шуркой и звёздами встали очки!
Космические войска в то время подчинялись Ракетным войскам стратегического назначения, а в РВСН существовал жёсткий ценз по зрению. Шурка подал ещё два рапорта, но добился лишь того, что его вызвал начальник военной кафедры полковник Пронин и популярно — так сказать, на пальцах, — объяснил, что если Ребров подаст хотя бы ещё один рапорт, то он положит свои погоны, но оставит Шурку без диплома. (На каждый рапорт полковнику приходилось делать кучу отписок, и Ребров его уже задрал.) В своей речи полковник не стеснялся идиоматических выражений, говорил образно, доходчиво… но потом вдруг замолчал, пожевал губу и сказал: «Ты извини, сынок. Я знаю, твой отец — офицер-фронтовик. И брат твой служил в наших войсках. Но не могу я тебя туда отправить. Понимаешь? Не-мо-гу!» И Шурка опять остался на Земле.
Следующие три года он работал в родном институте — в лаборатории, которая конструировала волоконно-оптические датчики перемещений всего лишь для самолётов. В перспективе Шурка отучился бы в аспирантуре, защитил бы кандидатскую диссертацию, а потом, глядишь, и докторскую… Но грянули девяностые, и жить, а тем более содержать семью на институтскую зарплату — Шурка женился ещё на четвёртом курсе, а на пятом родился сын — стало невозможно.
К тому же начались семейные неурядицы. Пять лет после свадьбы — первый кризис. Шурка как-то быстро запутался в женщинах. И старший, видя Шуркины метания, позвал его на Север, в поселок Северный, в Аэрокосмогеологическую партию.
А вот начальником той партии был… Нет, не поверите! Герой Советского Союза, лётчик-космонавт… да, собственно, не важно, какая у него была фамилия, главное — это был самый настоящий космонавт! И пусть Шуркина мечта не сбылась, пусть он никогда не полетит в космическом корабле (взмахнув рукой и сказав: «Поехали!»), но для него много значило, что он будет работать с человеком такой необыкновенной профессии. К тому же в посёлке их, аэрокосмогеологов, так и называли — «космонавты»…
Про «космонавтов». Отступление
Как-то в мае (то ли 92-го, то ли 93-го) полевая бригада Аэрокосмогеологической партии поехала в одну из сейсмопартий с задачей провести подповерхностную радиолокацию некоторых участков сейсмических профилей…
Нет-нет… мы не будем вдаваться в подробности этого геофизического метода, они захватывающе интересны, но не имеют прямого отношения к повествованию.
Приехали в «сейсму» поздно вечером. На партейном (именно так! Не на партийном, а партейном) уазике-«буханке». Заселились в балок, поужинали и легли спать.
К тому времени весь личный состав партии уже съехал — оставалось буквально три человека. Одного из них аэрокосмогеологи видели при въезде на территорию партии: тот вывалился из дверей вагончика — босой, по пояс голый, с охотничьим ружьём, которое он безуспешно пытался переломить — хотел вставить патрон. Пьян — в умат! Неспокойный оставался коллектив в партии, мятежный…
В четыре утра к ним без стука ввалился водитель вездехода и зычным голосом потребовал:
— Космонавты! Кто у вас командир корабля?
Старшим в бригаде был Шуркин брат Ярослав, он и отозвался согласно этикету сейсмопартии, мол, кому и какого надо в такую рань?
— Не сердись! — примирительно сказал водила. — Пилоту своему разреши сгонять со мной до бабульки. Ракетного топлива купим…
Полевое правило номер один гласит: хочешь иметь хорошие отношения — иди людям навстречу. И старшой махнул рукой: «Поезжайте!»
Через час гонцы вернулись с трёхлитровой банкой самогона и пару часов «заправляли баки». А по окончании Коля Незавибатько — так звали водителя вездехода ГАЗ–71 — пришёл в балок с предложением прямо сейчас, прямо в семь утра, отвезти бригаду на работу.
И повёз! По пути специально роняя вездеход в снежницы. В мае на болотах Севера ещё вовсю лежит снег, но уже много протаек — снежниц. После каждого такого попадания водитель «строил» космонавтскую бригаду — те цепляли к гусеницам брёвна с крючьями, и Коля, надрывно ревя двигателем вездехода, выползал из снежно-водяной ямы. На пятой или шестой снежнице один из аэрокосмогеологов — Николай Колганов — пообещал набить тёзке морду, если тот ещё раз рюхнется в лужу. Водила пытался отбрехаться, мол, «ничо же не видно». Но Колганов ему популярно, согласно этикету сейсмопартии, объяснил, что и сам десять лет отработал на полярном Урале и всё прекрасно видит и никак не поймёт, гля чего (именно так, с тюменским выговором, не «для», а «гля»), так вот, гля чего он всё это делает? Водила внимательно выслушал Кольку, оглядел остальных, снял треух, почесал затылок и сказал:
— Так вы же из Москвы вроде? Космонавты ж, говорили… Поучить хотел…
Хороший оказался мужик Коля Незавибатько — аэрокосмогеологи с ним потом стали большими друзьями.

А Север для Шурки стал стартовой площадкой.
В 94-м в Северном проходила выездная конференция ГИС-Ассоциации. К тому времени Шурка вплотную занимался геоинформационными системами и обработкой аэрокосмических снимков Земли. Конференция прибыла на летающей лаборатории Ту–154 Центра подготовки космонавтов. А возглавлял делегацию человек-легенда, человек-миф, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, генерал-майор авиации, начальник Управления теоретической и научно-исследовательской подготовки Центра подготовки космонавтов Владимир Александрович Джанибеков!
Если набраться смелости и выбрать десять самых выдающихся космонавтов-астронавтов-тайконавтов Земли, то наряду с Юрием Алексеевичем, Джоном Гленном, Нилом Армстронгом, Алексеем Леоновым и Ян Ливэем в этот список нужно обязательно включить Владимира Джанибекова. Пять полётов. Ручные стыковки, разморозка и реанимация «мёртвой» орбитальной космической станции «Салют–7». Полёты с женщиной — что само по себе подвиг. Два международных полёта… Титан! Глыба! И при этом — художник и мечтатель.
И такой человек прилетел в Северный.
Руководство аэрокосмогеологической партии — к тому времени собственный космонавт уже два года как уехал на Большую землю — во что бы то ни стало решило залучить к себе в гости генерала Джанибекова. И Шурка (о чудо!) был лично представлен Владимиру Александровичу как молодой, но перспективный специалист в области обработки аэрокосмических изображений.
Через два года, уже работая в Северной нефтяной компании, он в составе «сборной» посёлка был приглашён в Центр подготовки космонавтов для обучения и получения второго высшего образования.
А в мае 97-го в Звёздном состоялась защита диплома, где «сборная» из рук Джанибекова получила сертификаты ЮНЕСКО и дипломы о втором высшем образовании.
Добрался-таки Шурка до Звёздного. И даже учился в Центре подготовки космонавтов. Если мечтаешь и веришь в свою мечту, она тебя обязательно доконает.
Но, конечно, то был не полёт в космос — то была только учёба…
А в космос он чуть не полетел в 2000-м. Во всяком случае, так он всем рассказывает…
Пришел как-то Шурка с работы, а Соня — жена — из кухни кричит:
— Шурка, там на полке, возле телефона… письмо из ЦПК — посмотри!
Шурка вскрыл, а там… Сердце лихорадочно забилось.
— Что там? — спрашивает Соня.
А Шурка отвечает:
— Приглашение в Центр.
— Зачем?
— А я не рассказывал? У них в проекте одного из выпускников отправить в космос. Пока учились, проходили медкомиссию. Я — готов.
К тому времени очки уже не были преградой к полётам: первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен успешно слетал в космос в очках.
— К чему готов? — пришла уточнить Соня.
— К подготовке к полёту. Вот. — Шурка протянул письмо. — Приглашают на полгода на предполётную подготовку.
Услышав такое, из своей комнаты вышел пятнадцатилетний сын Влад, взял из рук отца письмо, быстро пробежал глазами и улыбнулся:
— Всё, маменька, собираемся в Звёздный — сбывается батина мечта!
Соня бессильно опустилась на стул.
— Когда лететь-то?
— Ну эт ты подожди… Нас же троих отобрали, — не моргнув глазом, продолжал вдохновенно врать Ребров. — Может, я ещё и не полечу! Одного должны выбрать. Хотя если лететь на «шаттле»… — распухал от важности момента Шурка.
Услышав про «шаттл», супруга оживилась и рванулась к письму.
Да-да. Это было всего лишь приглашение на очередную конференцию… А казалось — всё было так близко…
Полотенцем по дурной голове Шурке, конечно, досталось… и Владу тоже. А нечего подыгрывать отцу. Подвёл их «шаттл»! «Лучшее — враг хорошего». Надо было сказать про «Союз». Глядишь, Соня начала бы укладывать чемоданы… А там… Мысль — она материальна…

Минуло четверть века.
Шурка и теперь связан с делами космическими. Он часто использует в своей работе материалы космической съёмки. Да и так интересуется: что, кто, куда и когда взлетел. И нет ему покоя ни светлым днём, ни тем более тёмной ночью… Вот, пожалуй, и всё.
Хотя нет — осталось несколько фактов, подтверждающих, что всё было не просто так…
Детский сад, в который он ходил, назывался «Ракета».
Сын Влад после армии полгода проработал на заводе «Прогресс» и даже участвовал в трансляции запусков кораблей «Союз».
В Северном Шурка жил на улице Космонавтов.
А ещё: во сне он до сих пор летает…

Рассказ первый. Первая полевая работа

Представить Север без вездеходов невозможно. С них всё начиналось. На них доставляли первые грузы, с них выбирали места для будущих городов и посёлков, ими осваивались месторождения. Нередко они становились домом для геологов и первопроходцев.
Вездеходов на Севере два типа: тяжёлый — ГТТ, в народе «гэт», и лёгкий — ГАЗ–71, «газушка». Вертолётам поставлено много памятников, вездеходам — всего один, в Надыме. Но первая Шуркина полевая работа напрямую оказалась связана с вездеходом. Так прямо, что прямее некуда.

Итак, он приехал на Север…
Нет! Надо писать честно.
Он сбежал (именно сбежал, да, так правильно) на Север от своих женщин в девяностом внедрять с братом новый геофизический метод — подповерхностную радиолокацию. Метод этот позволял «заглянуть» под землю на глубину в пару десятков метров. Специальность у Шурки имелась подходящая — радиоинженер, хотя в инженерной геологии, где был востребован метод, и в аэрокосмогеологии, чем занималась аэрокосмогеологическая партия, он был ни бум-бум. Но, как говорят, глаза боятся — руки делают, человек всему научиться может.
Основными потребителями информации о строении земной поверхности на Севере были строители, автодорожники, экологи и сейсморазведчики. Последние предлагали самый большой объём работ, а ещё для них всё выполнялось в реальном времени. Как раз к приезду Шурки поспели первые опыты промышленной эксплуатации подповерхностной радиолокации в сейсморазведке.
К этой работе Славка (Ярослав) Ребров и уже упомянутый Колька Колганов сделали из многослойной фанеры здоровенную антенную систему-сани. Ширина их была в колею вездехода, столько же в длину. Предполагалось, что транспортировать её будет или «гэт», или «газушка». Система задумывалась гибкой, чтобы под нагрузкой могла гнуться и не ломаться. Ярослав как выпускник авиационного института считал, что основа прочности авиации — в гибкости, и, исходя из этой аксиомы, крепил все важные узлы саней резинкой от трусов. В целом антенная система получилась серьёзная и заслуживала всяческого уважения… Одних шурупов и эпоксидки ушло килограмма по два.
С такой гибкой халабудой они втроём — Славка, Колька и Шурка — выехали в расположение четырнадцатой сейсмопартии Тюменской геофизической экспедиции. Основной целью их работы стала выдача рекомендаций по глубине закладки тротиловых шашек. Сейсморазведка по тем временам была только взрывная. Рекомендации выдавались на основе данных лоцирования сейсмопрофилей, каждый из которых доходил до десятка километров в длину. Работа была рассчитана на пару недель. Жили в вагончике.
Заметим: Шурка на полевые попал в первый раз. До этого весь его опыт полевика складывался из житья на Волге в палатке летом, лыжных прогулок на полдня в самарской деревне и книжек Санина про Антарктиду.
Конечно, его экипировали… Унты, тёплые штаны, водолазный свитер, полушубок, рукавицы, ушанка. Всё чин чинарём. Для Шурки такая одежда была внове, особенно унты — до этого он их видел только в кино про полярных лётчиков. Ну и погода его удивила: конец марта, а за бортом — минус двадцать пять!
Так как Шурка только приехал и ничегошеньки не умел, ему поручили самую простую, но ответственную работу. Он сидел в багажнике «гэта», отдельно от остального экипажа — Славки, Кольки и механика-водителя — с регистратором в руках и следил за его работой. Багажник холодный, загружали Шурку в него во всём обмундировании, вручали регистратор и тщательно задраивали тент, после чего он уже за бортом не видел ничего. А и смотреть было особо не на что, вездеход на ходу поднимал облако снежной пыли, которая, кстати говоря, набивалась во все дыры, и после прохождения профиля Шурку откапывали лопатой. Такая у него теперь была творческая работа.
Лоцировали обычно часов по пять. Потом приезжали. Варили макароны с тушёнкой или разогревали рисовую кашу с мясом, ели, выводили данные с регистратора, общались с главным геологом партии, выдавали рекомендации, намечали план работы на следующий день, опять варили макароны с тушёнкой, ужинали и ложились спать.
Представляете, ещё вчера Александр Ребров в чистенькой и наглаженной троечке ходил по тёплым этажам второго корпуса родного авиационного института, его окружали интеллигентные люди, красивые и умные девочки, профессора и доценты интересовались его мнением — и сам он уже потихоньку собирал материал для диссертации, а теперь? Теперь вокруг дикие и грязные сейсмики, вонь, соляра, громыхающий вездеход, обмороженные уши, заусенцы на пальцах… и его никому на хрен не нужное мнение. Ибо он ничего не знает, не понимает, и вообще, куда интереснее выслушать рассказ пьяного буровика, что разбуривает профили под закладку зарядов. Такая метаморфоза. Но… «Бачили очі, що купували!»

Прошла неделя. Шурка даже уже как-то стал привыкать к работе. Пытался вникать в процессы вывода информации, а вечерами с любопытством прислушивался к разглагольствованиям Колганова. Колька был Настоящим Геологом и в жанре демагогических монологов начитывал братьям курс геоморфологии. Братья внимали.
Вживался Шурка.
Это случилось на восьмой день их пребывания. Есть такое «это», которое обязательно случается, и, как правило, в самый неподходящий момент.
Всё было как обычно — утро, завтрак, погрузка в вездеход, транспортировка антенной системы на крыше вездехода, разворачивание её в режим скольжения за вездеходом, загрузка Шурки в багажник, подключение системы, движение, лоцирование…
Пошло «не так» часа через полтора. Они уже заканчивали первый на сегодня профиль, когда кабели, соединявшие антенну-сани и регистратор, вдруг натянулись и завибрировали. Обычно они свободно провисали и покачивались в такт движению вездехода. Шурка стукнул в стенку кабины, но из-за грохота его не услышали. Про себя он прикинул, что скоро остановка, и повторно стучать не стал.
Только Шурка расслабился, раздался удар, и тут же вырвало один из кабелей. Шурка грохнул в стенку так, что в этот раз его услышали сразу — вездеход резко встал. Шурка выглянул из-под тента — сани антенной системы одной лыжей налетели на пенёк, систему перекосило, оборвало один из тянущих тросов и кабель.
Обрыв кабеля означал, что придётся ехать обратно на базу и всё перепаивать. Оценив ситуацию, Шурка выключил регистратор, снял его с себя и полез из багажника. Перебравшись через борт, он глянул назад — снег был совсем рядом — спрыгнул и тут же утонул по грудь. «Ни фига себе!» — удивился он и стал разворачиваться, чтобы выползти к колее.
В этот момент вездеход, чтобы освободить натяжение оставшегося троса и кабелей, начал сдавать назад. И сдавал он, зараза, со скоростью большей, чем полз Шурка, и брюхом подмял Реброва.
Было ли Шурке страшно? Наверное, нет. Всё случилось слишком быстро. Он даже толком не понял, что произошло. То есть так-то всё понятно! Но неожиданно.
Шурка лежал, вдавленный в снег, а вездеход ещё некоторое время продолжал двигаться, но потом встал. Шурка понимал: надо дать знать, что он здесь, под вездеходом, но ни крикнуть, ни пошевелиться не мог, даже вздохнуть толком не получалось. Прошла минута, за которую Шурка много чего передумал, и тут вездеход начал двигаться обратно, освобождая Шурку из снежного плена. Как только он съехал, Славка с Колькой подхватили младшего Реброва под руки и принялись трясти, бесконечно спрашивая: «Ты как? Как? Нормально? Как ты?»
Чудаки люди. Человек только что побывал под вездеходом, а они его трясут!.. Да всё у него нормально, вот только спина…
Всем экипажем Шурку втащили в кабину, уложили на скамью, подстелив полушубок, сели и закурили.
— И мне дайте… — голосом умирающего попросил Шурка.
Славка дрожащими руками достал из пачки сигарету, подкурил и сунул брату в рот:
— Ты на хрена из багажника вылез? — спросил он.
— Хотел сани оттянуть. — Шурка выпустил дым.
— Э! — Колганов обычно так начинал обращение к людям. — Э! — В этот раз он обращался к механику-водителю. — Я тебе сразу крикнул: «Стой!» А ты? Гля чего ехал, водила хренов?
— А чё я? — У водителя, когда он затягивался, тоже мелко тряслись руки. — Я сразу и встал.
Колька потёр лицо и повернулся к Славке:
— У нас водка в вагончике осталась?
— Есть бутылка.
— Поехали!
— Сани погрузить надо. — Славка взял перчатки и стал их натягивать. При этом он внимательно смотрел на Шурку. — Твои тётки меня поубивают…
— Шутишь? — Кряхтя, Шурка попытался приподняться.
— Куда? — дёрнулся Славка. — Лежи!
— Отвали, Слав! Я что, и когда поедем, лежать буду? Мне так все позвонки вытрясет.
Схватившись рукой за борт, Шурка подтянулся и сел.
Славка с Николаем вылезли наружу. Увязая в снегу и матерясь, они загрузили сани на крышу, через пять минут «гэт» уже ехал на базу.

Той ночью Шурке приснился сон. Лежит он, подвернув под себя ногу, в заснеженной долине, и ему не хватает воздуха. Казалось бы, ничто не мешает, но он задыхается и никак не может вдохнуть полной грудью. От этого внезапно накатившего удушья Шурка мгновенно проснулся — видимо, здорово его придавило.
Впрочем, уже через день спина позволила ходить и даже работать, а ещё через неделю Шурка совсем забыл о ней.
А вездеходы в Шуркиной северной жизни ещё не раз доставляли удовольствие общения с ними. То их нужно было вручную вытягивать из болота, вырубая полгектара леса. (Но это водитель-механик — дурак, а вездеход ни в чём не виноват.) То у них на тридцатипятиградусном морозе обрывало «палец» в гусенице, и приходилось махать кувалдой, загоняя новый на место, поминутно меняясь с тем же Колгановым — на морозе быстро сбивается дыхание и запросто можно получить воспаление лёгких. Но тут уж ничего не поделаешь: в тридцать пять и сталь становится хрупкой. То…
В общем, всякое было.
Так прошла первая Шуркина полевая работа, во время которой он близко — можно даже сказать, по-семейному тесно — познакомился с вездеходами, нет-нет, да и прихватит поясницу — и только укол анальгина может привести в чувство.
Так начался его Крайний Север, который растянется на долгие годы. Пройдёт совсем немного времени, и он, этот Крайний Север, станет Шурке родным и понятным.
Но тогда, в первый раз, Север показался ему жёстким, негостеприимным, даже жестоким. Шурке сразу захотелось всё бросить и уехать. Но он остался. Не потому что геройствовал, просто возвращаться стало некуда.

Интермедия. Колька

Колька Колганов слыл Настоящим Геологом.
Выпускник геологоразведочного факультета Тюменского «индуса»[211], он даже женился на географичке. Свою Варю он повстречал на полярном Урале, где работал после окончания вуза в 1976 году на разведочной буровой. Она приезжала туда на геологическую практику как учитель географии.
В восьмидесятых Колька работал в Тюмени, в Центральной аэрокосмогеологической партии, а в 88-м по приглашению космонавта переехал в Северный. В Тюмени Колька ютился с семьёй в комнатёнке малосемейного общежития. Семья у него небольшая: Варя и сын Сашка, но в Северном Колганову пообещали двухкомнатную квартиру, пообещали и дали.
Шурка познакомился с ним в первый же трудовой день. Был Коля невысокого роста, сухой, крепкий, с длинными чёрными волосами, всклокоченной бородой, в квадратных очках на утином носу. Очки эти у него постоянно ломались — он их чинил, они опять ломались, он опять чинил. На вопрос: «Колганов, ты когда уже себе новые очки купишь?» — неизменно отвечал: «Щас! Я на права в них сфотографирован!» Колька владел «жигулями» — ВАЗ–2101, «копейкой», по тем временам — полноценным автомобилем.
По профессии Колька геолог, по специализации геоморфолог и аэрокосмогеолог. Знающие люди говорили, что Колька — голова и что ему нужно защищать диссертацию, но сам Колганов, сплёвывая сквозь редкие зубы (многих после полярного Урала у него недоставало), говорил, что человек он не научный, а практический. А практик он был… о-го-го! В аэрокосмогеологии его так и называли — «Кулибин».
Был по характеру Колька балагур и чудила, знал бесконечное множество деревенских историй и случаев из жизни буровых полярного Урала и травил свои байки с удовольствием под водочку и солёную рыбку.

— Народ на буровых глубокой разведки, на полярном, — своеобразный. Вахтовики. И не по месяцу-двум, как здесь, а по полгода и больше, пока скважина не отбурится. А бурили такие скважины у чёрта на куличиках — ни тебе городов, ни посёлков. На сотни километров голимая тундра. Двадцать-тридцать человек на полгода, и только радио. Почище любого звездолёта! В основном, конечно, мужики, но три-четыре женщины в коллективе всегда были. Кухонные работники, поварихи там… И весь народ из Белоруссии.
«Прахадзи, не задзёрживай!» — поварихи на раздаче так подгоняли.
За полгода весь коллектив сплачивался и становился родным. Через этих тёток. Там такая ротация была… Сами они друг дружку потом называли «сястра». «Сястра, падай хлеба!», «Сястра, налей чаю!».
И хоть там происходила ротация, всегда обнаруживались признанные авторитеты из мужиков. Работал у нас один тракторист, Сенька Лукашевич. Поварихи говорили про него просто: «Лучше Сямёна никто не яб… т!» Простой народ… Простые нравы. Такие вот… «Прахадзи, не задзёрживай!»

Кроме историй Колька знал ещё много чего, был он неистощимый кладезь афоризмов, вся партия за ним повторяла: «Насрать, как говорила моя сестра Раиса». Шурка долго думал, что у Коли действительно есть сестра Раиса.
И всё бы хорошо… но был у Коли один недостаток, который, впрочем, по тем временам ни у кого не вызывал особого неодобрения. Крепко любил Колька выпить. Где бы ни собиралась компания: в гараже ли, у Ребровых ли в радиолокационной, в холле — всё равно, только доставали бутылку и ставили на стол — через пять минут (можно было засекать по часам) появлялся Николай. Как он чуял — загадка природы. Но при этом он никогда не был халявщиком, при наличии денег Колька проставлялся легко и непринуждённо: угощая всех и вся (правда, потом раскручивая на продолжение).
Шурку с Колей кроме работы — первые два года Шуркиного полевого стажа Колганов выезжал практически на все полевые — связывало ещё и то, что Колька стал молодому Реброву негласным наставником и другом. А началась их дружба в мае 90-го. Шурка только два месяца как переехал из Самары и маялся своими больными, как зубы, семейными отношениями.
Летом 89-го он отправил семью в Крым и нежданно-негаданно влюбился в студентку Аню. А уже к ноябрю оказался в цугцванге, из которого брат и попытался его выдернуть. Любовь, она… В общем, бывают крайне болезненные состояния, при которых жить без любимого человека невозможно. Совсем! И хорошо, если это взаимно и человек свободен. А если нет? Вот тогда и возникают проклятые любовные треугольники… квадраты… дьявольские многоугольники… Такая приключилась с Шуркой беда.
Сбежать-то он на Север сбежал, но окончательно решить ничего не мог. С одной стороны, семья — Соня с пятилетним Владом, с другой — Аня, и надо решать, кого везти в Северный. Но не мог Шурка взять и вычеркнуть из жизни ни семью, ни Анну! Никак не мог.
Ища поддержки, Шурка писал маме, но та одёрнула: «Сына хочешь бросить? Знать тебя не желаю!» В целом старший придерживался того же мнения. С братом у него вообще вышел неприятный разговор, Славка обозвал Шурку безответственным маменькиным сынком, хлюпиком, интеллигентским сопляком, неспособным принимать решения. Шурка взбеленился и наперекор всем написал Соне письмо с просьбой дать развод. Как говорится, «принял решение».
Соня развод дала. Но тут не выдержала Аня: «Не хочу быть разлучницей… Возвращайся к семье!»
И всё окончательно запуталось…
С тяжёлым сердцем и нерадостными мыслями ехал Шурка куда-то в район Сутормы (ему было всё равно куда): в грязь, в снег, в распутицу. Выбрав место под базу, аэрокосмогеологи поставили палатку, установили печку и начали готовиться к завтрашней работе. Шурка в приготовлениях участия не принимал: его «никакая» квалификация позволяла болтаться без дела. Под предлогом поиска агатов (в Северном есть страстишка: осколки сердоликов и агатов в песках собирать) он ушёл в лес. Верёвку взял покрепче и ушёл.
В полутора километрах от базы отыскал сосну с веткой потолще, перекинул верёвку, закурил и сел рядом на поваленное дерево.
Мерзкое у него было настроение. На работе не складывалось, его считали белой вороной — а то как же: аспирант! Даже материться толком не умеет. С женщинами дела запутались окончательно. С братом отношения портились на глазах. Тот уже несколько дней совсем не разговаривал с Шуркой, после его письма к Соне о разводе. «Бабы бабами, но главное — семья!» — сказал он брату и постучал кулаком себе по лбу, намекая на умственную неполноценность младшего. Конечно, неполноценность! Шурке тогда всего-то было двадцать шесть. Жизненной мудрости, как у брата, ещё не накопил.
И вот так он сидел, сидел, курил, курил, думал, думал, пока на него не набрёл Николай.
— Э! Ты чего не отзываешься? — Колька пристроился рядом на бревно. — Тебя там ищут… Славка говорит, ушёл за камнями — и уже два часа нет.
Колька закурил, сплюнул, внимательно осмотрел Шурку, глянул на верёвку и… всё понял. Рывком за грудки он поднял Шурку и коротким ударом свалил в снег.
Нет. Топтать он Шурку не стал. Нужно было, наверное, но не стал. Вместо этого снова присел на дерево и достал новую сигарету.
— Охренел, да?! Я давно на тебя смотрю: молчишь-молчишь… Небось о бабах своих всё думаешь? Бабы — зло! Хотя, конечно, без них хреново… Вставай давай… — Колька протянул руку Шурке, но тот отмахнулся. — Зря! Не обижайся. В рожу получил — не обижайся… За дело! Ты, думаешь, один такой? Вон у Марчука подруга в Стрежевом осталась, а он жену с Украины везёт с дочкой. И у нашего космонавта жена молодая… Так что… — Колька несколько раз глубоко затянулся, напустил облако дыма и затушил сигарету о каблук. — Дурака не валяй, снимай верёвку и пошли на базу. Жрать охота.
Шурка нехотя поднялся. Они сдернули верёвку, и пошли к палаткам. Колька шёл и рассказывал «про любовь».
— Любовь у тебя… Конечно, любовь! Только любовь, она ить разная бывает. — Колька размеренно вышагивал, этот его талант часто использовали на полевых работах, Колькой мерили расстояния.

— Жил у нас в деревне дед Митрич. Местный Щукарь. Вечно попадал в разные истории. Раз поехал зимой в Тюмень к сыну, к Саньке. Погостил, а на обратной дороге решил выпить в аэропорту пива. Давно не пил. Выпил пару кружек — и в самолёт. Самолёт Ан–2, местные авиалинии. Взлетели, летят… и тут Митричу в туалет приспичило, по-малому… Идёт он в кабину к пилотам, стучится, второй пилот открывает: «Тебе чего, дед?» А Митрич: «В туалет бы, сынки…» Пилот посмотрел на него, улыбнулся так хитро, подмигнул и говорит: «Ссы в штаны, дед, — нет в кукурузнике туалетов» и закрыл дверь. Митрич постоял-постоял и пошёл на место. «Потом, — рассказывает, — сижу… ага, а мо́чи уже нет терпеть-то… и начал, значит, потихоньку себе в штаны пускать… А штаны ватны, толсты, не промокат снаружи, а снутри впитыват». В общем, справил нужду. Хорошо ему стало, и в штанах тепло. А тут и прилетели. Пока с районного центра в неотапливаемом автобусе доехал, штаны промёрзли и колом встали. Пришёл он домой, а Дуси, жены его, нет. Штаны снял и от греха на печку закинул, чтобы Дуся не ругалась. Сидит без штанов, чай пьёт. Тут Дуся от соседки вернулась и носом… носом: «Чо это у нас, старый чёрт, ссаньём вонят?» А Митрич таким тонким голоском: «Енто откудова, Дусечка? Чать в доме маленьких-то нету». «Да я, — говорит, — чую, что маленьких-то нет — пахнет-то как от старого кобеля!» И на печку шасть, а там Митричевы штаны, и давай его ими охаживать. Потом бросила и говорит: «Чёрт с тобой! Надоел. Живи как хошь, а я к Саньке уехала!» Деньги собрала, оделась и ушла, хлопнув дверью. А Митрич обрадовался, положил опять штаны на печку, достал заначку — бутылку самогона — налил, выпил, закурил и говорит: «Ну и хрен с тобой, дура старая! Сама надоела!» И ещё налил.
Загулял Митрич. По-чёрному загулял. Сначала всё в доме выпил, потом с друганами все деньги из заначки пропил. Неделю гулял. Через неделю пить стало нечего, денег нет, друганов тоже…
Лежит Митрич в нетопленой избе под одеялом, с похмелья помирает. А на дворе скотина ревёт. Корова не доена, не кормлена. Овцы голодные — все плетни погрызли.
И тут распахивается дверь, врывается жена и с кулаками: «Ты чего, мать твою суку, устроил, гад фашистский?! Решил мне хозяйство угробить, ага?! Убью!»
А Митрич потом вспоминал: «Лежу я, слухаю её — а у самого слёзы текут: Дусечка моя любима приехала…»

С того майского дня Шурка с Николаем сдружились. О личных делах в коллективе он не распространялся, а с Колгановым мог наговориться вволю и часто бывал у того в гостях. Познакомился с Варей, с его сыном Сашкой. Они — младшие Ребровы и Колгановы — даже потом «породнились», «поженив» домашних питомцев. Свели ребровского кота Василия с колгановской Мусей. И котят потом вместе раздавали. Но это было уже позже, когда Шурка привёз в Северный семью.
К середине 90-х Николая назначили начальником партии. Партия была в кризисе, Колька хотел её вытянуть, но верхнее руководство его подставило. То ли у Колганова деньги какие-то пропали, которых и так не наблюдалось, то ли ещё что-то стряслось, в общем — беда. И Колька, махнув на всё, запил не хуже Митрича. Потом выкарабкался, но энтузиазм прошёл. В поля ездить перестал, историй не рассказывал. Время от времени оживал в нём прежний Колька Колганов, и тогда в партии его можно было найти по громкому дружному хохоту, но всё чаще это было связано с выпивкой…
В 96-м Шурка из партии ушёл. С Николаем они стали видеться редко. А когда в 98-м покинул партию Славка, отношения братьев с Колгановыми практически прекратились.
Последний раз Шурка видел его на прощании со Славкой в январе 2003-го.

Рассказ второй. В ответе за тех, кого приручили…

Компания «Таркосаленефтегаз» выходила на Восточно-Таркосалинское месторождение. Чтобы понимать, в каком состоянии находится месторождение и как бы там «не нагадить сверх меры», предприятие заказало аэрокосмогеологам экологический аудит.
Это только в жёлтой прессе пишут, что нефтяники и газовики бессмысленно убивают природу и изводят коренное население ради многомиллионных сверхприбылей. Даже в самые тяжёлые годы, в начале девяностых, нефтегазодобывающие предприятия пытались по мере возможности сохранять природные ландшафты и тратили немалые деньги, заказывая работы экологам. Впрочем, и «гадили», много «гадили», чего скрывать?
На основе космических снимков космогеологи оперативно отстроили основу аудита — ландшафтную карту региона. Но карта без наземных наблюдений — что теория без практики. Нужно и мышек посчитать, и травки, посмотреть, и как ведёт себя мерзлота, где и на какой глубине залегают грунтовые воды. В общем, нужны полевые работы.
Нужны — так нужны.
Восточно-Таркосалинское месторождение располагается в двухстах пятидесяти километрах к северо-востоку от Северного, в местах необжитых и пустынных. Единственное средство доставки полевой бригады — вертолёт. Не привыкать!
В десять утра шестого июня братья Ребровы, Александр Григорьевич Золевский и Игорь Марчук с полутонной груза выехали на уазике в аэропорт Северного — для вертолётной заброски. С Золевским был его старый пёс Буран — белая лайка.
Погода стояла гадкая. Начало июня на Севере — переходный период: не весна, не лето… Ни то ни сё. На Севере вообще нет сезонов в привычном для нас понимании. Климат контрастный. Как один хант говорил: «Сначала пыл снек, потом дощ, потом шар, потом комар, потом пах! — снек пошёл». В такой «снек, дощ, шар» и выезжали. Мелкий гадкий дождик сыпал с утра.
На вертодроме загрузили в «вертушку» необходимое для работы и проживания на болоте снаряжение: армейскую палатку с разделкой под печку, печку-буржуйку, пару зиловских аккумуляторов, комплект радиолокационной аппаратуры, мотобур со шнеками, пару ящиков с едой, четыре спальника, доски под спальники, лист плотного брезента на доски и ещё кучу всякого, казалось бы, ненужного, но на самом деле такого необходимого барахла — и стали ждать вылета.
Ожидание — дело тоскливое. Когда вертолёт выпустят, никому неизвестно: ни вертолётчикам, ни диспетчерам. Сколько сидеть — непонятно. Вроде бы ложись и спи, но… На вертодроме всегда смертельно хочется курить. Всегда. Было бы можно, так бы не хотелось… Но на стоянке вертолётов даже спички в кармане запрещены, не то чтобы курить или, не дай бог, прикуривать!
Через пару часов маеты наконец-то дали отмашку. Полевики пожали партейному водителю Гришке Бевзенко руку. Шурка жал аккуратно, за день до вылета он нечаянно опёрся ладонью на раскалённый блин электроплиты — всю жизнь имел дело с газовыми, — и теперь перебинтованная рука саднила, под бинтом во всю ладонь наливался волдырь. Запрыгнули в вертолёт, борттехник глянул в салон, пересчитал по головам и махнул рукой командиру. Послышался гул двигателя, и в иллюминаторе замелькали тени от лопастей. Вертолёт начал готовиться к взлёту.
Интересно взлетают вертолёты из аэропорта. Обычно они, раскручивая лопасти, с лёгким наклоном, почти вертикально, взмывают в воздух и ложатся на курс. В аэропорту вертолёт изображает из себя приличный летательный аппарат: выполняет рулёжки, выезжает на взлётно-посадочную полосу, встаёт, ожидает разрешения на взлёт, разбегается, отрывается от земли и некоторое время даже летит невысоко над ВПП… Только после этого, совершив пару-тройку эволюций, набирает положенные 150–200 метров и ложится на курс. Чисто Ту–154, а не Ми–8!
Первый пункт назначения: Тарко-Сале. Время полёта: два часа. Вертолёт заберёт груз, чтобы отвезти ещё дальше на север, а по дороге высадит аэрокосмогеологов.
Ни разговаривать, ни спать из-за грохота двигателей не получалось — дремал только старый глухой Буран. Аэрокосмогеологи торчали в иллюминаторах, рассматривая проплывающие под ними дороги, болота, леса, болота, реки, болота, озёра, болота, озёра, болота, болота, болота, озёра, бесконечные озёра и болота… Некоторые озёра с белыми кляксами, разбросанными по зеркалу воды, отсвечивали изумрудной зеленью. Кляксы эти — грифоны — выходы мёрзлотного газа метана. Не все озёра ещё вскрылись, местами виднелись голубоватые острова льда, но большая часть уже оттаяла и отсвечивала антрацитовой чернотой. Вода сверху — она чёрная, особенно в непогоду.
Через час подлетели к большой реке: Пяку-Пур.
Пяку-Пур — река интересная. Вдоль всего её среднего течения по северному берегу поднимается высоченный — метров в пятьдесят — бруствер, изъеденный песчаными раздувами. Бруствер — останец ледниковой эпохи: вероятно, русло древней реки, вывернутой песчаным дном после таянья льдов километровой толщины. Чуждая природа для глаза выходцев из средней полосы. Чуждая, но прекрасная!
Оставшийся путь вертолёт держался реки — и через час прибыл в Тарко-Сале. Аэропорта там нет, только вертодром. «Вертушка» без особых умствований села и выпустила пассажиров. Заправка и погрузка. Космогеологи отошли в сторону и наконец-то закурили.
— Ты место ещё раз смотрел? — жадно затягиваясь, в который раз мучил Золевского Славка.
— С-сто раз уже смотрел, — заикался Григорич, раздражённо чиркая спичками и подкуривая папиросу (курил строго «Беломор»). — Я же показывал… Там п-проточное озеро. Говорю же: без рыбы не останемся!
Полевая еда — тушёнка, приедается за два-три дня до изжоги, Шурка уже знал по себе. А свежая рыба — это не только свежая пища, но и вкусная пища. Рассказывали, ещё иногда бывает дичь, но редко и в основном осенью. Шурка на неё ещё не попадал.
— Ну-ну, — рассеянно покивал Славка.
— Чего н-ну-ну?! — взвился Григорич. — Чего н-ну-ну?! Я же тебе показывал! И Игорю п-показывал!
— Нет там протоки, — отмахнулся Марчук.
— Н-ну, как же нет?! Как же… — Григорич защёлкал замками, доставая из полевой сумки снимок. И они втроём в очередной раз взялись рассматривать место, куда была намечена высадка, споря и отчаянно жестикулируя.
Шурка присел на корточки и почесал Бурану ухо.
— Что, собака? Нам пофигу, куда нас привезут! — Буран закряхтел, открыл пасть, вывалил язык и улыбнулся. — Ну точно пофигу!
— Эй, эколухи! — выкрикнул борттехник. — Готовы?! Командир зовёт. Покажете, где вас выбросить…
Золевский с Игорем рысью потрусили к вертолёту, а Славка в очередной раз принялся «лечить» Шурку с Бураном, как будет проходить высадка:
— …Золевский и Игорь остаются в вертолёте. Мы с тобой выпрыгиваем. Расстилаем кусок брезента и на него выгружаем, что нам подают эти. — Он кивнул в сторону вертолёта. — Сначала они подадут доски. Потом — продуктовые ящики и аккумуляторы. Мы их по углам брезента бросим. Потом всё остальное. — Славка теребил загривок Бурана. — Делаем быстро. Эти… — он снова кивнул в сторону вертолёта, — не любят долго висеть над болотом. Как всё выгрузим, мужики прыгают с ещё одним куском брезента, мы его раскрываем, укладываем сверху и ложимся на него…
— Чтобы не сдуло, — заученно поддакнул Шурка.
— Чтобы не сдуло.
— А Буран?
— А что Буран? — Славка перестал гладить пса.
— Его как будем высаживать?
— Его-о-о-о… А хрен знает — пускай Золевский решает. Его собака — ему лучше знать, как она на вертолёты реагирует. Как рука?
— Нормально.
— «Нормально», — передразнил Славка. — Башкой соображать надо, куда руку суёшь! Ладно, пошли. Зовут. Буран! Буран! Фьють, айда, собака!
Забрались в вертолёт и расселись по местам. Игорь повернулся к Славке:
— Охренеть! Не знаю, куда они нас посадят… У них полётная карта — пятисотка. На ней ничего не видно.
— Пятисотка? Пятьсот тысяч?! — переспросил Славка.
Золевский с Игорем синхронно кивнули. Славка покачал головой и откинулся к борту.
— Что-то не так?! — сквозь шум запускаемого двигателя поинтересовался Шурка.
— У них карта: в одном сантиметре пять километров! На ней ничего не поймёшь. Ладно, — отмахнулся Славка, — на месте разберёмся!
Вертолёт набрал обороты, оторвался от земли и, круто поднимаясь, полетел на восток.
Минут через пятнадцать командир позвал показать, куда садиться. Славка с Золевским пошли вместе.
— Сейчас они науказывают! — заржал Игорь. — Они друг с другом-то договориться не могут, а теперь командиру все мозги вынесут!
Минут десять вертолёт клонился то влево, то вправо, а потом пошёл вниз. Славка с Золевским вернулись с красными от крика лицами. Видно было, старший Ребров — злой.
— Приготовились! — выкрикнул он.
Ещё через пару минут вертолёт, коснувшись левым шасси моховой кочки, завис. Борттехник открыл дверь, и Ребровы спрыгнули вниз. Под ногами было сухо, но зыбко, пружинила торфяная подушка. Славка развернул брезентовую подстилку и бросил на землю. Шурка, морщась от боли, принял от Золевского первый ящик с продуктами и ухнул его на один край подстилки. Славка тем временем держал другой. Шурка схватил ещё один ящик, морщиться было некогда, и поставил туда. Славка освободился, и они вдвоём скинули оба аккумулятора. Потом пошли доски и всякое барахло. Через пару минут с вертолёта спрыгнул, подхватив Бурана, Золевский, а за ним — Марчук с брезентом. Игорь и Слава быстро развернули брезент и раскинули поверх вещей.
— Ложись! — показал рукой Славка. Все попадали, накрывая вещи телами. Буран тоже распластался на брезенте, прижав уши. Вертолёт раскрутил лопасти, оторвался колесом от кочки и быстро пошёл вверх, оставляя аэрокосмогеологов на болоте.
— Прибыли. — Славка перевернулся, присел и посмотрел вслед вертолёту, который, набирая высоту, разворачивался и ложился на курс, на север.
Поднялись, огляделись. Пейзаж нерадостный. Тундра с мерзлотными буграми, окружённая бесконечными озёрами. И по-прежнему накрапывал мелкий, занудный дождь.
— Ну и г-где твоё п-проточное озеро? — передразнил Золевского Славка, подкуривая сигарету.
— Т-ты же видел! — стал опять заводиться Золевский. — Он же н-не туда нас высадил! Я ему с-сколько тыкал? Я ему… А он всё равно — сел, куда сам за-ахотел!
— А… Ладно! — Славка выпустил струю дыма. — Хрен ли теперь орать — давай думать, где палатку ставить. Пошли, посмотрим… что тут у нас.
И они разбрелись осматривать территорию.
Территория оказалась такой, какой она представилась с самого начала. Тундра, тундра, тундра… Озёра и мерзлотные бугры. Северная пустыня. С одной стороны — вдалеке стояли одинокие кедры, с другой — тянулся ряд худосочных лиственниц. «Остров»… И где, спрашивается, ставить палатку? Нет! Это не самый главный вопрос…
— А где мы будем брать дрова?! — выкрикнул с другого конца «острова» Марчук. Вот самый главный вопрос!
— В жопе! — зло ответил Славка и пошёл в сторону кедров.
— Обнадёживает, — согласился Игорь.
Игорь Марчук — выпускник Киевского университета и почти Шуркин ровесник. Игорь обитал в общежитии, в комнате, куда метил попасть Шурка. У Марчука была своя семейная драма: он любил одну женщину, а на Север привёз другую, с дочерью. Почти как у Шурки. Только на тот момент Игорь выбор уже сделал.
Шурка вздохнул, взял топор и отправился за Славкой.
За четверть часа братья дошли до песчаных раздувов, на которых стояли коряжистые кедры.
Раздувы — уникальное творение природы. Иногда их появление связывают с человеческой деятельностью. Дескать, содрал человек тонкий слой торфа или ягеля — и песок, который был под ними, начинает раздуваться, завоёвывая всё больше пространства, пока не остановится: либо водотоком, либо сменой песка на глину, либо мерзлотой. Последнюю ветер (а именно он настоящий виновник раздувов), обнажив с одной стороны, начинает глодать, создавая другое природное творение, которое тоже приписывают нефтяникам-вредителям, — термокарст.
— Смотри. — Славка ткнул рукой. Прямо из песка торчала пара сухих кедров без верхушек. Рядом лежал кусок ствола с кучей сучьев. — Вот и дрова. — Славка огляделся по сторонам. — Осталось перетаскать их к палатке.
— Может, палатку сюда? — Шурке место явно нравилось.
— Ага! И полтонны груза? А потом? Обратно?
— Обратно-то зачем?
— Затем… Вертолёты на раздувы не садятся — воздухозаборники забьёт. Им пылезащитные устройства нужны, а их нет. Ладно, давай бери сколько сможешь и тащи. А я ещё нарублю. Тебе с твоей рукой… — Славка забрал у Шурки топор и принялся рубить сучья у лежащего ствола.
Когда Шурка принёс дрова на болото, то обнаружил, что мужики уже перетаскали вещи на мерзлотный бугор, возвышавшийся над местностью, и начали устанавливать палатку.
— На бугре-то не помёрзнем? — огляделся Шурка.
— Тут такая подушка торфяная! — Игорь попрыгал. — Не замёрзнем. А вы дрова нашли?
— Нашли. Таскать далеко. Буран где?
— Вон, за аккумуляторами на подстилке. Пофигу ему и дождь, и комар.
Комар! Комар уже вылез и начал потихоньку жрать. Потихоньку — это потому, что пока ещё холодно. Завтра пригреет — и он даст просраться!
— На бугре, значит, решили? — Славка тоже притащил вязанку дров. — Эт-т правильно! Я тоже об этом подумал… Воду во-о-о-он в той луже брать будем, а дрова натаскаем… — И он с грохотом свалил сучья возле костра.
Золевский с оптимизмом поддержал Славку:
— Я пилу взял. Ручки приделаем — дров на-напилим…
— …и рыбы на-наловим… — добавил Славка, и все засмеялись.
Следующие пару часов они пилили и таскали дрова, ставили палатку, выкладывали настил из лиственничных брёвнышек и привезённых досок, устанавливали печку, носили воду. И всё время, не прекращаясь ни на минуту, моросил дождь. Космогеологи вымокли до нитки. У Шурки лопнул волдырь, и теперь невыносимо саднила рука. Хорошо бы перебинтовать… да толку? Если перебинтовать, надо держать руку в покое… А работать кто будет? Пушкин? Больничный же не выпишут…
— Всё! Шабаш! — Григорич вогнал топор в бревно. — Вода вскипела, пошли перекусим чего-нибудь…
— Пошли, пошли, — выглянул из палатки Славка. — Я свет уже сделал.
Григорич достал из рюкзака банку кильки в томате, открыл и сунул Бурану. Буран запыхтел, зачавкал.
— Всякой ты его гадостью кормишь! — пожалел собаку старший.
— Сейчас пусть это жрёт, завтра кашей накормлю.
— А сколько времени? — Марчук взглянул на небо.
— А полдевятого, — в тон ему, посмотрев на свои карманные, отозвался Славка.
— Ни хрена себе… — Шурка почесал затылок. — Светло же…
— Чего ты хочешь: белые ночи! — Игорь хлопнул Шурку по мокрому плечу и толкнул к палатке. — Забирайся, у меня презент есть.
— Презент? Какой презент? — засуетился Золевский.
Игорь забрался в палатку и достал из рюкзака бутылку рябины на коньяке.
— А-а-а-а-а-а! — взвыл Славка. — Высокий класс!
И он принялся накрывать импровизированный стол из ящиков:
— Давайте устраивайтесь… Щас, я тут сала, колбасы из дома… Завтра нормальной жратвы наготовим, а пока этим перекусим.
Игорь разлил по кружкам. Молча чокнулись, выпили и взяли по бутерброду. Через пару минут внутри потеплело, растеклось…
— Ну и хрен с ней, с рыбой! — первым высказал общее мнение Славка. — Не больно хотелось.
И полез настраивать приёмник ВЭФ, который таскал с собой во все поля.

Утром Шурка проснулся, когда все ещё спали. Что-то его толкнуло. Он поднялся, оделся и вышел из палатки. Вовсю светило солнце. Тёплое, ясное утро. Рядом с Бураном на корточках сидел Шуркин пятилетний сын Влад и гладил собаку. Влад?! Собаку?! Он же до смерти их боится…
— Привет, Владь.
— П'гивет… — Влад немного картавил.
— А мамка где? — Шурка присел рядом.
— Вон, возле кост'га.
Шурка повернулся и увидел Соню, она что-то помешивала в котелке.
— Привет.
— Привет, — повернувшись к Шурке, улыбнулась Соня…
— Шур. Шура. Шурка!.. — шипел кто-то. Он открыл глаза и увидел брата. — Пойдём, чего покажу, — Славка старался говорить шёпотом, чтобы не разбудить остальных.
— Саныч, сколько времени? — спросили голосом Марчука из крайнего спальника.
— Восемь! Там у нас мороз и солнце! Я уже кашу сварганил.
— Во-восемь?! — заговорил и зашевелился ещё один спальник. Открылся верх, и оттуда показалась бородатая лысая голова Григорича. — Вставать пора однако.
— Ты чего, Шур, стонал? — Игорь выбрался из спальника и теперь последовательно надевал штаны, энцефалитку, натягивал сапоги. — Сон, что ли, эротический видел?
— Сон. Не эротический. Но яркий… Про своих.
— Это багульник, — зевнул Золевский, выползая из спальника.
— Чего багульник? — не понял Шурка.
— Багульник… Лёгкий га-галлюциноген. У меня на болоте всегда сны цветные. Багульник!
— И не только багульник! — возразил Славка.
— Смотри! А чего у тебя глаза блестят? Ты-то чего нанюхался?! — Золевский нацепил очки. — Пациент беспокойный!
— Пойдём — покажу. — И Славка выбрался из палатки.
— Пойдём, посмотрим… — Шурка полез за ним.
От вчерашней слякоти не осталось и следа. Небо яркое, синее; ослепительно-белое солнце, и над болотом пелена пара. Буран уютно устроился возле костра, положив остроухую морду на передние лапы, лежал неподвижно, двигал только глазами, наблюдая за людьми. Над костром висел котелок, в нём аппетитно побулькивала и дымилась каша.
— Смотри. — Славка присел и потянул за ветку молоденькую лиственницу, которая росла возле входа в палатку.
— И что?
— Видишь цветочки розовенькие?
— Всё-таки нанюхался…
— Да ты посмотри!
Шурка пригляделся, на кончиках веточек топорщились маленькие шишки, действительно, чем-то похожее на розовые цветы.
— Понюхай.
Шурка наклонился.
— Что, наркоманы? — поинтересовался вылезший из палатки Золевский. — Чего нюхаем?
— Лиственницу.
Аромат, который источали цветочки лиственницы, был тонкий, нежный… едва заметный.
— Интересно… здесь же нет пчёл… — удивился Шурка. — Для кого она так пахнет?
— Для Саныча, — присоединился к Ребровым и Золевскому Марчук. — Он у нас всегда всё нюхает. Дайте мне нюхнуть, а лучше дайте чего-нибудь пожрать.
— А всё готово. Григорич, я твоему Бурану вчерашнюю колбасу скормил.
— Балуешь ты его!
Буран услышал, что говорят о нём, повернул к Славке глаза и вежливо постучал хвостом, тихо посвистывая носом.
За завтраком они распланировали день:
Григорич идёт в дальний обход на восточную сторону месторождения, возможно, с ночёвкой, — у него там свои задачи лесника;
Игорь остаётся на хозяйстве: заготовить дров, сварить ужин. Кроме того, он займётся дешифрированием аэроснимков, сличая их с местностью;
Ребровы выбирают профиль под локацию и намечают точки контрольного бурения;
Буран, как пенсионер, сам решает, с кем и что ему делать.
Пока собирались, Буран крутился возле хозяина, но когда тот, закинув рюкзак за плечо, взял ружьё и свистнул пса, — только грустно посмотрел на Григорича и побрёл к костру.
Всё! Закончилась молодость… Он и в прошлый выезд, без ночёвок, никуда с Григоричем не ходил. Вместе с младшим Колгановым оставался на базе, где они на пару тырили печенье из общих запасов. Точнее, тырил Сашка, а Буран припирал его к дереву и отбирал. Сашка отпихивал пса ногой, но не тут-то было: восьмилетний пацан мало что может сделать со взрослой лайкой, даже если лайка — уже старик. В тот выезд все видели, как собака может быть слепой, точно старый дед. Буран натыкался на лопату до глухого удара мордой. Старость — не радость.
И в этот раз Буран решил: не нужны ему прогулки. Пошёл и лёг возле костра. Тем более уши, лоб и голое брюхо Григорич от гнуса намазал ему «Дэтой». А для носа пёс ещё с вечера сам выкопал яму, куда и прятал морду.
Григорич с досады крякнул и ушёл.
А ещё через полчаса ушли Ребровы. Они собрались осмотреть западную часть месторождения, изучить раздувы… ну и за одно всё же поглядеть: нет ли подходящих для рыбалки мест? Надежда поставить сетку не покидала космогеологов. Причём именно сетку, никто же не собирался торчать с удочкой — некогда. В поиске рыбы Славка решил ориентироваться на чаек, летало их вокруг великое множество, разных видов и разных размеров.
Ближе к полудню воздух прогрелся, и «наконец» появились комары — радость несказанная. Было их много, по самарским меркам — прямо-таки до хрена, но старший уверял, что комар ещё «вялый», ещё «не встал на крыло». Шурке от этого легче не становилось: он кутался в энцефалитку и мазался «Дэтой». Намазаться тщательно он не мог — мешала повязка на руке. Но, несмотря на все принятые меры, комар с нарастающим аппетитом жрал нежное Шуркино аспирантское тело. Славка посмеивался. Старший взял фотоаппарат и прикидывал: что бы ему такого снять. В те стародавние времена в аппарате была заряжена плёнка всего на 36 кадров, не расщёлкаешься. Но один кадр младший себе выпросил. Шурка стоял в расселине по колено в снегу, а над его головой вилась туча комаров. Под фотографией Шурка подписал: «7 июня 1990 года» и отослал Ане.
К четырём Ребровы вернулись на раздувы — и тут же были атакованы крачками, небольшими чайками с хвостом-вилкой, как у ласточек. Птицы зависали в воздухе и из такого положения бесстрашно пикировали на незваного гостя. Старший тут же решил, что это «тот кадр», поставил младшего на возвышенность и велел не уворачиваться от чаек. Шурка пугался бесстрашных птиц и отгонял их лопатой. А Славка кричал: «Не боись, брательник, они не кусаются!» Может, и не кусаются, но схлопотать острым клювом по голове в Шуркины планы не входило, и он продолжал размахивать лопатой. Наконец Славка поймал удачный — как ему показалось — кадр и нажал кнопку.
К шести часам окольными путями они добрались до своей кочки. Игорь уже приготовил рисовую кашу с тушёнкой, что было как нельзя кстати.
Так прошёл второй день. Григорич на базу не вернулся, но его особо и не ждали: тот с самого начала рассчитывал на пару дней соло.
На сон грядущий старший принялся читать вслух книжку «Птицы Севера», которую прихватил с собой. Оказалось, чайки питаются «где угодно» и «чем угодно», до целлофановых пакетов включительно, и места их обитания никак не связаны с рыбой… А крачки, те самые, с хвостами, как у ласточек, способны прогнать медведя, бесстрашно атакуя его острыми клювами. «Не укусят они… ага», — ворчал Шурка.
Ночью ему опять снились цветные сны: но какие и про что — он не запомнил.
Наутро Славка опять поднялся раньше всех и приготовил молочную кашу — полевые бригады возили с собой банки концентрированного молока. Остатками вчерашней каши накормил Бурана.
За завтраком старший предложил времени не терять и всем троим идти на профиль: сразу и лоцировать, и бурить. И завтра, снова втроём, пройти в крест сегодняшнему профилю — таким образом получить полное представление о почвах и грунтах месторождения. А чтобы вечером было чем ужинать, Славка наварил каши с тушёнкой.
Буран, когда мужики уходили, долго провожал их взглядом, пока те не перевалили за очередной мерзлотный бугор.
В целом день получился обыкновенный. Славка лоцировал, Шурка с Игорем пробурили пять скважин на восемь метров — зафиксировав, по выражению Игоря, «пески до глубокого обморока».
К шести они вернулись на базу и застали Григорича. Тот возился с костром, разогревая кашу.
— Б-буран с вами? — первым делом поинтересовался он.
— Нет. — Славка снял с себя аппаратуру, отстегнув провода. — Когда мы уходили, он на базе оставался. Может, спит где? Или погулять пошёл?
— М-может… Я полчаса назад пришёл — его нет. Ладно, хрен с ним. Побегает — вернётся. — И Григорич продолжил разогревать кашу, помешивая её длинной ложкой.
— Конечно, — негромко заметил Игорь, — побегает. Собака-то совсем молодая…
Золевский глянул на Марчука, но ничего не сказал, только недовольно хмыкнул.
После ужина Ребровы занялись выводом на самописец. Игорь делал описание проб, а Золевский разбирал свои травки.
Часов в десять, когда уже стало холодать, Славка осторожно поинтересовался у Григорича, что он думает делать — Бурана-то нет.
— Ага! Искать его пойду! — взорвался Григорич. — Мне делать больше н-не хрен, как только лайку, за-заблудившуюся в тайге, искать!
— Старый он у тебя, — возразил Славка.
— Пропадёт — и хрен с ним! — плюнул Золевский. — Спать давайте!
Легли, но никому не спалось: то один, то другой поднимался, выбирался из палатки, садился на бревно, курил, вороша костёр и разглядывая солнце, которое никак не хотело уходить за горизонт. Наконец к двенадцати угомонились.

К утру Буран не вернулся.
Золевский уже не хорохорился и ходил мрачный, как туча.
— Вот куда он, за-зараза, подевался?! — в конце концов не выдержал он.
— Пойдём искать, — предложил Славка, собирая рюкзак на профиль.
— Где? Куда идти-то?
— По твоему вчерашнему маршруту. Он же тебя встречать пошёл.
— А работать к-когда будем? — Золевский был расстроен, растерян. Он не знал, что делать.
— Ну хорошо… — Славка отложил рюкзак и взялся за аппаратуру. — Давай подождём. До вечера. Действительно, стрёмно лайку искать в тундре. Мужики, готовы?!
— Готовы, готовы… — Шурка с Игорем выбрались из палатки.
И разошлись. Григорич ушёл на запад, а остальных ждал профиль в крест.
Снова к шести радиолокационная группа вернулась. Григорича ещё не было, впрочем, как и Бурана. По-быстрому сварганили макароны с тушёнкой. «Щас дух тушёнки до них дойдёт — и оба прибегут как миленькие», — приговаривал Славка.
Но прибежал один Золевский. Причём прибежал с востока и был сильно расстроен. Вернувшись часа полтора назад, он сразу ушёл по старым следам — искать Бурана. И… не нашёл.
Григорич сидел, курил и рассуждал вслух, куда же могла пропасть собака?
Ребровы молчали, а Марчук разглядывал снимок, будто на нём можно было увидеть, где сейчас Буран.
— Ладно, — сказал Славка, затушив сигарету, — с таким настроением всё равно жрать не хочется. Пошли искать! Чего ты там, Игорь, высмотрел? Рассказывай!
— Смотрите. — Марчук разложил снимок на полене. — Вот так шёл Григорич… А вот здесь, южнее, длинное озеро. Если Буран ушёл туда, то тогда он не может пройти к нам. Напрямую — озеро мешает, а в обход — сил нет. Посмотрим?
— Километра… три? — прикинул Славка.
— Три д-двести, — автоматически уточнил Григорич. — Пошли.
— Ага. Только давай звать.
Они двинулись веером. Золевский пошёл своей старой дорогой, Игорь — на южный конец озера, а братья — к озеру напрямую. Толку от Ребровых ожидалось немного, но, учитывая, что пёс белый, они могли его разглядеть первыми. Минут через тридцать первым собаку позвал Золевский. Потом крикнул Бурана Игорь. Потом стали орать Ребровы.
Ещё минут через десять братья почти вышли к озеру. И тут Славка остановился, пристально вглядываясь в противоположный берег.
— Шурка! Смотри. Во-о-о-он там! Что-то белое?
— Где? — не мог сориентироваться Шурка и вертел головой.
— Да вон! В той лощине! Видишь — между двух листвянок?
Действительно, там шевелилось что-то белое.
— Буран?
— Да вроде собака…
— Идём к Золевскому?
— Ты давай к Григоричу, а я — к Игорю. Мы его, паразита, в клещи возьмём! — И Славка двинулся вдоль озера направо.
— Только ты это… — окликнул его Шурка. — Не зови уже… Не сбивай.
— Ладно, — махнул Славка и пошёл, высоко задирая на кочках ноги.
Шурка ещё раз глянул в сторону Бурана и направился к Григоричу.
Меж тем Золевский продолжал кричать и высвистывать пса. Шурка шёл вдоль озера и видел, что Буран — а теперь его уже отчётливо было видно на фоне серо-зелёной тундры — движется навстречу Григоричу. И тут Григорич встал, прикуривая, и замолчал. И Буран лёг! Он не видел людей. Он шёл на голос. Вот тебе и глухой!
— Зови! — закричал Шурка Григоричу. — Зови его!
— Бура-а-ан!!! — изо всех сил заорал Григорич. Пёс поднялся и пошёл.
Ещё через двадцать минут Золевский добрался до него, поднял, перекинул на шею и повернул обратно.
За километр до базы Шурка нагнал Григорича.
— Н-нет у него сил, — Григорич шмыгнул носом, — с-совсем… Боюсь, с-сдохнет.
— Да ладно… — начал Шурка, но осёкся. Голова пса безвольно висела на плече хозяина, из носа стекала струйка крови, глаза были открыты, а в них — такая тоска… что Шурке самому захотелось плакать.
Дойдя до палатки, Григорич аккуратно положил пса на землю, вытер ему нос, налил в миску воды и подсунул под морду. Почуяв воду, Буран несколько раз лизнул, но потом убрал голову и закрыл глаза.
— Как он? — спросил Славка, когда они с Игорем подошли.
— Хреново… — Григорич сидел на бревне напротив Бурана и курил.
— Может, мы его это… в палатку сегодня?
— Обойдётся — пусть здесь отходит… если отойдёт… Или уже совсем отойдёт. — Золевский бросил в костёр папиросу, поднялся и открыл банку рыбных консервов в томате.
— Опять ты ему гадость! — возмутился Славка.
— Н-не ори! — осадил его Григорич. — Любит он эти консервы. Любит.
Пёс не сдох и к утру оклемался. Выпил всю воду, съел консервы и даже поел немного макарон. Когда мужики поднялись, он встретил их в любимой позе у потухшего костра: морда на передних лапах, уши торчком.
Золевский с минуту смотрел на него, а потом дрогнувшим голосом произнёс:
— Лучше бы ты с-сдох вчера… За-за-раза.
Буран виновато присвистнул и постучал хвостом.
В тот день он от костра не отошёл ни на шаг. И в следующий. И даже когда космогеологи затеяли пробурить на вершине бугра скважину в мерзлоте и надрывно выли мотобуром почти три часа, он только отошёл немного дальше и снова лёг, всем видом показывая, что никуда он больше не двинется. Хватит. Нагулялся.

На шестой день с утра ждали вертолёта.
Был уже обед, но ни один пролетающий борт не обращал внимания на четырёх космогеологов с собакой. Они лежали на брезенте, раздевшись по пояс — ветерок отгонял комаров — и грелись в скупых лучах северного летнего солнца. Буран пристроился в ногах у хозяина. За пару дней он оклемался, но всё равно от палатки отходил не дальше чем на десять метров, да и то по нужде.
Время шло, а вертолёта всё не было.
Хорошо, что погода приличная. Они и палатку сняли, и печку затушили. А если дождь и снег?
— Всегда так ждать приходится? — вяло, не открывая глаз, поинтересовался Шурка.
— Когда как… — Марчук поднялся и окинул взглядом небо. — Они капризные, вертолётчики эти… Тебе Ярослав Алексаныч не рассказывал, как мы общались с ними на Чучу-Яхе?
— Не рассказывал, — отозвался сам Славка, приподнялся на локте, достал сигарету и подкурил. — Когда это было-то? Год назад? Мы на точку прилетели — я её два дня по снимкам выбирал — командир так же вот отказался садиться, куда я показал. Сказал, берёза высокая — за лопасти, мол, боюсь. Ну и посадил прямо в болото. Чуть не в няшу! — Славка затянулся и выдохнул. — Потом задолбались вещи таскать на гриву. Метров двести по болоту. Хорошо, вещей меньше было. Я напоследок ему пообещал: вырублю берёзу к х… ам и построю ему вертодром, гаду! И сколько дней там жили, ходил с утра — строил площадку. Вырубил всю берёзу под корень, поросль сжёг… Я даже крест выложил… — Славка сделал ещё несколько затяжек, затушил сигарету и кинул в лужу.
— И чего?
— Чего-чего… Ничего! Он прилетел и сел в пятидесяти метрах от площадки в такой же березняк. Похрену ему та берёза — он её потоком от лопастей гнул. Двигатели же он не останавливал!
— И мы, как балбесы, таскали вещи с площадки к вертолёту! — смеялся Игорь. Он достал из ящика пачку печенья и стал распечатывать её. Буран, услышав знакомое шуршание, ползком перебрался поближе, метя хвостом.
— Спрашиваю: «Чего на площадку-то не сел?» — продолжил Славка. — Он: «А там песок! А пылезащитников у меня нет! Не выдали!» Вот такие они орлы… вертолётчики эти. — И Славка опять откинулся на полог. — Золевский! Спишь?
— Нет.
— Как думаешь, будет вертолёт сегодня?
— А хрен его знает! Сейчас вот так полежим-полежим и п-пойдём палатку ставить.
Игорь и Буран хрустели. Пёс не переживал, будет сегодня вертолёт или не будет, он лежал рядом с хозяином, его угощали любимым печеньем, а остальное ему было до лампочки.
И всё-таки в тот день за ними прилетели.
К часу дня на горизонте показался Ми–6, и поначалу они на него даже не взглянули. Какой чудак будет посылать «грузовик» за экологами-геологами куда-то в таркосалинские болота? Но с приближением характерного свиста пятнадцатиметровых лопастей воздушного гиганта их уверенность, что таких чудаков нет, таяла. Когда вертолёт завис над ними, размётывая незакреплённые вещи, они кинулись одеваться и собирать.
Садиться и грузиться в такие огромные вертолёты трудно, особенно с болота. Помог экипаж, его в Ми–6 аж пять человек — у них даже штурман есть. Про него сами вертолётчики сочинили стишок: «Ручки вместе, ножки вместе — получаю тыщу двести».
В Тарко-Сале их встречал Гришка. Подогнал уазик прямо на поле вертодрома, помог загрузиться. Перед тем как тронуться, заглянул в салон:
— У меня два вопроса: как Буран и как у Шурки рука?
Шурка разбинтовал, глянул — совсем уже поджила.
— Смотри, — показал он Гришке.
— Поехали. Буран, я и сам вижу, хорошо…

— Люди забыли эту истину — сказал Лис. — Но ты не должен её забывать. Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили. И ты отвечаешь за свою розу…
— Я отвечаю за свою розу… — повторил Маленький принц, чтобы хорошенько это запомнить.
Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Интермедия. Ваня

Полгода после переезда в Северный Шурка жил у старшего брата. Ярослав взял его в семью… третьим ребёнком. Даже раскладушку Шурке поставили в детской комнате, где на двухъярусной кровати спали его племянники: Славка (Ярослав-второй) одиннадцати и тёзка Сашка двенадцати лет.
Но бесконечно так продолжаться не могло. Жил Шурка без прописки, а значит, без талонов на сигареты, водку, масло и сахар. Последние два пункта стали головной болью для жены Ярослава, Инны. Семья большая, и лишний рот без талонов — проблема для хозяйки. Времена тогда были такие — невесёлые.
Осознав сложность ситуации, Шурка вытребовал себе жилплощадь в общежитии. Метил на комнату Марчука, но Игорь завис в ней на неопределённое время. И в начале ноября Ребров вселился в восьмиэтажку, в комнату, где уже жили двое: татарин Ильдар и чуваш Иван.
Чем занимался Ильдар — никто не знал. Вроде бизнесом. Тогда было модно «заниматься бизнесом», и это могло означать всё что угодно. Вёл себя «бизнесмен» вызывающе: кроме бизнеса тогда в моду входил татарский сепаратизм, и у Шурки с Ильдаром из-за этого были отдельные проблемы. Хорошо, что Ильдар в общежитии появлялся редко, жил у своей подруги.
Другое дело — Ваня. Простой рабочий парень, водитель «лаптёжника»[212]. Шурка познакомился с ним, ещё когда приходил смотреть комнату. Разговаривал Иван с акцентом, как потом Шурка выяснил: родом сосед из деревни — крепкий, неуклюжий, весь какой-то похожий на медведя.
Первые встречи, пока Шурка только перевозил вещи, Ваня держался насторожённо. Никуда не сдался ему в простом рабочем общежитии очкарик и интеллигент Шурка. И Ваня всё не мог выстроить линию общения.
В день заселения Ребров пришёл поздно, часов в девять. Ваня с товарищем сидели за столом и выпивали. Шурка поздоровался, сходил в ванную умылся, разделся и собрался спать. Ваня предложил выпить, мол, не по-людски, надо бы посидеть, познакомиться. Но у Шурки настроения не было, он без обиняков так и сказал: «Вернулся с полевых, сил нет…» Лёг и тут же задремал.
Проснулся оттого, что Ваня несколько раз не по-доброму помянул его имя:
— Вот… б… ь, заселили очкарика… б… ь, пить он с нами не шелает… разговаривать не шелает… как же, интелликенция! — Ваня говорил глумливым голосом, собутыльник гаденько подхихикивал.
Шурка повернулся в их сторону, глянул на стол, там стояли початая бутылка водки и два стакана, наполненных на треть. Значит, пока он дремал, успели ещё сбегать. В восьмиэтажном общежитии была куча точек, где можно было разжиться водкой в любое время суток.
— Ну и чё надо? — спокойно поинтересовался Шурка.
— Да так… стрёмно… Нет пы путылочку принёс тля знакомства или хоть пы выпил за компанию, — гнул свою линию Ваня.
Шурка вздохнул, скинул с себя одеяло, поднялся и подошёл к столу. Взял с полки стакан, дунул в него, поставил, взял бутылку и, не глядя на Ваню и его друга, налил полный. Поставил бутылку, поднял стакан на уровень груди, вдохнул-выдохнул и, не отрываясь, выпил до дна. Последние глотки дались с трудом, но Шурка задавил тошноту. Поставив стакан, он взял кусок хлеба, занюхал, куснул, положил на стол и, жуя, отправился к себе в кровать.
— Ни х… себе! — оценил Ванин друг.
— Шурка, ты кте так пить научился? — Обалдевший Ваня рассматривал пустой стакан.
— В авиационном, — присев на кровать, доложил Шурка, — на радиотехническом. А теперь, мужики, всё! Спать хочу. Бутылку за знакомство принесу завтра. Договорились?
— Пес пазара. — Ваня сгрёб всё со стола и ушёл с товарищем квасить в другое место.
Так — классически, по-шолоховски — Шурка познакомился с Ваней.
Но друзьями они стали позже.
Уже в середине декабря, Шурка вернулся из Тюмени, из Центральной партии, вернулся и после пятидневного отсутствия застал Ваню в совершенно безнадёжном состоянии.
Ваня тогда не работал… И женщины у Вани не было… А русский мужик, даже если он чуваш, когда у него нет бабы и работы, — пьёт. И потому все пять дней Ваня пил, не просыхая. И допился до того, что, когда Шурка вошёл, удивился: откуда это Ребров так поздно?
Шурка переспросил, в каком смысле?
«Ну как же, сейчас ведь три часа ночи!» — бредил наяву Ваня.
В декабре, конечно, темнеет рано, но на три часа ночи ситуация явно не тянула. Шурка присмотрелся: красные глаза, одутловатое лицо, растрескавшиеся губы, и ещё, хотя Ваня лежал под одеялом, его била крупная дрожь.
— Давно бухаем?
— Как… ты… уехал, — икающим голосом признался Ваня.
— Ясно. Чего-нибудь жрал?
На столе стояла пустая консервная банка, валялся засохший кусок хлеба и одиноко возвышалась пустая водочная бутылка.
— Шур, а у тепя… чиколон есть? — произнёс Ваня жалобно.
— Нет, — задумчиво качнул головой Шурка.
По пятницам в Аэрокосмогеологии баня. Но вести туда Ваню опасно: может и окочуриться. С другой стороны, как-то надо выручать дурака. Разве что ещё купить водки? Но выпьет — и через полсуток опять будет в таком же состоянии.
— В баню пойдёшь?
— В паню? — Ваня сел на кровати. Руки тряслись так, что, если ему вручить палочки и барабан, Ваня выстучал бы ритм не хуже Ринго Старра. — А мошно?
— Можно-можно. Только смотри не сдохни.
И Шурка стал собирать вещи для бани. Сосед сидел, потрясываясь.
— Чего сидим? — Шурка бросил в него полотенце. — Собирайся!
Через полчаса они шли по улице в сторону бани, а Ваня забегал вперёд, заглядывал Реброву в глаза и всё спрашивал: выпьют они после бани или нет? «После пани полошено!» — уговаривал Ваня. «Выпьем-выпьем», — успокаивал Шурка.
Увидев в бане толпу очкастых и бородатых дядек, Ваня растерялся — видимо, подумал, что попал в какое-то благопристойное место. Потихоньку разделся и сел в уголочке, сложив на коленях заскорузлые с чёрными пальцами руки.
— Сосед мой. Ваня, — представил Шурка своего чуваша главному инженеру партии Нестору Богдановичу Полещуку.
Нестор внимательно посмотрел на кадра и покачал головой:
— Давно пьёт?
— Пятый день. — Шурка снял крестик и положил на полку в шкафчик. Всякий раз забывает его снять, потом обжигается в парной.
— Хреново… Веди в парилку. Только следи, чтобы копыта не откинул.
Сам Шурка баню не любил. Вот как-то так был устроен. Он многого не любил из того, что любили другие. В баню ходил из корпоративного духа — хотя и это не красило его белые вороньи перья. Но он знал, как люди любят баню, и видел, как могут самозабвенно париться.
Но так, как парился Ваня, Шурка видел впервые.
Сорок минут! Сорок минут тот не вылезал из парилки. Он поддавал и поддавал, разогнал температуру до ста двадцати, опять поддавал и в конце концов залил всю печку. При этом когда Шурка заходил — нет, забегал в парную поинтересоваться, как он, — Ваня стегал себя веником, рычал и приговаривал: «Как я люплю паню! А-а-а! Ты, Шурка, претставить сепе не мошешь… А-а-а!»
Из бани они выбрались часам к девяти. Ваня шёл по тёмной морозной улице распаренный, расслабленный, но… не умиротворённый. Видно было: душа у него горит.
Не доходя до общаги, Шурка завернул на стоянку такси купить водки (девяностый год — сухой закон). Потом зашли в круглосуточный магазин и взяли каких-то рыбных пельменей, хлеба, томатной пасты, ржавого сала и банку рыбных же консервов в томате.
Придя в общежитие, Шурка поставил воду для пельменей, нарезал хлеба, открыл консервы, покромсал сала. Ваня за подготовительной процедурой наблюдал, пуская слюну, словно голодный пёс. Но он, гад, не жрать хотел, он выпить хотел, но понимал — Шурка ему нальёт, только если он что-нибудь съест. Последние двадцать минут, пока варились пельмени, для чуваша были самыми мучительными.
Наконец Шурка разложил пельмени, добавил в них томатной пасты, налил Ване полстакана водки и, держа его за руку, поставил условие: вторые полстакана тот получит после того, как всё съест.
Ваня не жевал. Он пропихнул в себя горячие пельмени чуть не с тарелкой. И пока Шурка ел, следил голодными глазами — когда же Ребров нальёт ещё. Шурка налил. Ваня выпил. Выпил, повеселел и стал собираться за водкой. В бутылке-то оставалось жалких сто пятьдесят граммов — Шурка и себе наливал тоже. Когда он уже оделся, между делом вслух рассуждая, у кого бы занять денег (Шурка сказал, что потратил последние), то вдруг обнаружил: дверь закрыта на ключ и ключа нет.
— Шурка-а-а-а! Ключ пропал… — сообщил он упавшим голосом.
Он, конечно, понял, что никуда ключ не пропадал… Шурка сидел и молча наблюдал, прикидывая: убьёт его Ваня за ключ или не убьёт?
Не убил.
Постоял пару минут у двери, вернулся к столу, постоял, стянул куртку, бросил на кровать, посмотрел на Шурку глазами больной собаки — Ребров помотал головой — и упал на кровать лицом к стене, накрыв голову подушкой.
Шурка убрал со стола, спрятал бутылку с оставшимися ста пятьюдесятью граммами и взял книгу — телевизора у них не было. Часов в одиннадцать разобрал кровать и лёг спать. Ваня за это время ни разу не пошевелился — Шурка даже беспокоиться начал: не помер ли? Но когда он выключил свет, Ваня сбросил подушку с головы. Не помер. И Шурка заснул.
Проснулся Ребров оттого, что кто-то копошился у него под кроватью. Шурка посмотрел на светящиеся цифры часов — начало третьего. Долго Ваня продержался — молодец!
— Вань. Ты чего?
Ваня под кроватью замер, потом выбрался, сел, схватился за голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, начал тихо подвывать.
Шурка поднялся, включил свет, достал из рукава куртки бутылку и налил Ване остатки. Ваня осторожно, чтобы не спугнуть, подкрался к столу, аккуратно двумя пальцами взял стакан, почмокал, понюхал, не спеша выпил, зашмыгнул носом и опять упал на кровать лицом к стене.
— До утра доживёшь?
Ваня интенсивно закивал.
— Ну и молодец!
И Шурка опять выключил свет.
Утром Ваня был уже более-менее. Шурка его сводил в столовую около Аэрокосмогеологии и накормил завтраком. Потом сам пошёл на работу, а Ваню отослал в общагу, взяв с него клятву, что тот без Шурки ни-ни.
Ваня насилу дождался. Но дождался! Вечером они поужинали, распив бутылку водки. Ночь прошла спокойно, а на следующий день Ваня ожил.
Ещё через три дня он устроился на работу, и Шурка стал его видеть совсем редко. Работать Ваня умел и работал, как ломовая лошадь. Они встречались, только когда тот приходил отсыпаться. При этом Ваня, раздеваясь в полудрёме, рассказывал, как на Сугмуте — километров двести от Северного — он кого-то спасал… кого-то вытягивал из снега… куда-то возил громадные катушки силовых кабелей… В общем, лошадь — она и есть лошадь. Добрая, всех спасает, всех выручает, водки только нельзя наливать. Шурка и не наливал.
До Нового года они только один раз вместе выпивали, причём с ними выпивал и их сосед Ильдар, которого откуда-то принесло. Точнее, это они упали Ильдару на хвост: тот в одну из пятниц сидел и пил в одиночестве.
Но Ильдар надрался и снова завёл любимую тему — об избранности татарского народа. Причём он тут же это хотел доказать, набив Шурке морду и приглашая для этого этнически родственного чуваша. Ваня его от Шурки оттащил, скрутил и, глядя в лицо, громким, зловещим шёпотом произнёс:
— Русские для чувашей стелали фсё! Они таже в космос чуваша сапустили. Ты про Николаева снаешь? Снаешь?! Я спрашиваю! — Ильдар кивнул. — Он третий космонафт. Третий! Ты понял. А если ты, татарская морта, ещё путешь Шурку опишать, я тепя б… упью на х… Понял? — И, дождавшись ещё одного кивка, он толкнул Ильдара на стул, взял свой стакан и выплеснул в мусорное ведро, громко добавив: — Пить с топой не хочу!
На том инцидент был исчерпан.
А в январе Шурка привёз семью и ушёл на съёмную квартиру.
Они и потом продолжали встречаться. Ваня помог Шурке достать доски для кровати, которую они со Славкой собрали уже в новую Шуркину квартиру — не продавалась тогда в магазинах мебель. Он же занял Шурке денег на подержанный цветной телевизор. Не продавались тогда телевизоры в магазинах. Ваня никогда не жалел денег. Если они у него были — раздавал налево и направо.
Такая неуёмная щедрость как-то его подвела. Ване предложили поучаствовать в «бизнес-проекте»: привезти пива и водки из Сургута и продать в общаге с наценкой. Пиво и водку привезли, но Ваня устроил сабантуй на всю общагу, и все всё выпили, даже не удосужившись расплатиться с Ваней. Наварил Ваня денег…
Уже летом 93-го Ваня по собственной инициативе предложил братьям съездить на его «лаптёжнике» за грибами. «Я, Шурка, шареной картошки с грипами хочу, как мамка телала, только не снаю, кте они растут, как они растут, вы со Слафкой покашите, а мы фместе съестием».
К тому времени он уже был знаком и со Славкой.
Братья и рады были показать, но на «лаптёжнике» в такие места не проедешь. Всё равно съездили — не в грибах, в конце концов, дело! И даже что-то насобирали. Возле Северного — и не в грибных местах, и не в грибной год — всегда можно их найти. И Ваня насобирал, хотя, как оказалось, действительно не разбирался в грибах — и это десять-то лет прожив на Севере! Из леса они вернулись к Славке, нажарили общую добычу с картошкой и лучком и употребили всё это под холодненькую водочку.
А потом они виделись всё реже… реже. Реже и…
Совсем Ваня пропал осенью 94-го. Уехал в отпуск на Большую землю, на родину — в свою чувашскую деревню — и не вернулся.
Что больше всего обидно Шурке — он его фамилии не помнит…

И ещё про Ваню. Хотя нет, про Наташку

Дверь распахнулась, и звонкий, слегка с хрипотцой женский голос крикнул: «Вань, хорош массу давить!»
Шурка под одеялом с шумом выдохнул. Они что, вчера не закрылись? Кого ещё принесло? Он вернулся поздно с «полей». Потом они с Ваней приговорили «пузырёк» беленькой (обещанная входная Реброва), душевно поговорили и спать легли уже после полуночи, и вот сегодня праздник, день Седьмого ноября — красный день календаря, спать бы и спать, а тут орут над самым ухом.
— Наташка, б… ть… сараса, кончай орать по утрам! — заматерился Ванька.
— А чего не орать, Вань? Ты мне чего обещал, а? Говорил, Седьмое ноября справим вместе! Уже десять, хорош дрыхнуть, блин! — продолжал бузить женский голос.
— Да встану я, встану, ты только свали! У меня стоит с утра.
— Стоит — это хорошо. Плохо, когда не стоит! — Последнюю фразу голос выкрикнул с напором и захохотал.
— Ты мне телигента разбудишь, давай не ори, — урезонивал Ваня.
— Кого-о-о-о?! Телигента? Какого ещё телигента?
Шурка под одеялом замер, но понял: заметили.
Одеяло рванули, он едва успел прикрыть себе пах руками.
— И у этого стоит! Нет, ты посмотри, какая комната! У всех стоит! Везёт же кому-то!
Шурка открыл глаза. Над ним, посверкивая золотой фиксой, улыбалась огненно-рыжая бабёнка лет двадцати пяти в джинсах и свитере. Она с пристальным вниманием разглядывала Реброва.
— Красавчик… Ваня, ты чего такого красавчика прячешь? А? Телигент, говоришь… Колись, телигент, как зовут?
Шурка, приподнявшись на кровати, потянул на себя одеяло.
— Шура. Одеяло отдай.
Наташка отпустила, Шурка упал на кровать и поспешно накрылся.
— Бухать с нами будешь? — спросила Наташка, продолжая разглядывать Шурку.
— Не собирался, — буркнул Шурка, отворачиваясь к стене. Бухать ещё с ней…
— Куда ты денешься! «Не собирался»… Соберешься… — Девушка развернулась к Ване. — Бухаем у вас! Я салатов наделаю, картошки наварю, с вас тушёнка, соленая рыба и водка! Колян будет? Нет? Ну и хрен с ним! Всё, я ушла. У Надьки, если чё. Буду через два часа.
Хлопнув дверью, она исчезла так же неожиданно, как и появилась.
— Это что было? — Шурка сел на кровати.
— Наташка, — выдохнув, ответил Ваня и, натянув одеяло, отвернулся к стене. — Я еще часик покемарю, пока эта сараса не придёт.
Выяснилось, Наташка — лепшая подруга Вани. Именно подруга, не любовница, не жена, а подруга, друг. Где-то они вместе жили, где-то работали, кто-то кого-то спасал, кто-то кому-то помогал. Хорошие друзья, в общем. И всё! Жила Наташа в соседней общаге-восьмиэтажке, к Ване заявлялась после жизненных передряг напиться и пожаловаться на очередного «козла».
Бывает.

— Ф-у-у-у… Устала… Взмокла! А скакать ты горазд! Где научился? — Наташа тянула ворот свитера и интенсивно дула куда-то туда… в интимную глубину. Они бросили Ваньку, к которому припёрся какой-то друган, и пришли на общаговскую дискотеку.
— В авиационном.
Шурка с интересом разглядывал партнёршу. Поначалу она ему жутко не понравилась, показалось грубой и даже вульгарной. Но она не была вульгарной, нет, по факту она оказалась интересной девушкой, с хорошим чувством юмора и с каким-то воспалённым чувством справедливости. Она не была красивой. Крупные черты лица, зелёные волчьи глаза, рыжие волосы каре и золотая фикса, на которую Шурка обратил внимание с первых секунд знакомства. Коронка стояла на втором слева верхнем зубе и невольно притягивала взгляд, придавая лицу вид лихой и бесшабашный. Интересная девушка.
— Давно здесь? — Наташа потянулась сигаретой к Шуре. Он тоже достал сигарету, зажигалку, чиркнул. Наташа затянулась и выпустила струйку дыма вверх.
— Полгода, — ответил после затяжки Шура.
— А чего я тебя у Вани не видела?
— Только заселился, у брата жил.
— Геолог?
— Кто? Брат?
— Ты!
— Я… Я не знаю. Так, пописать вышел.
— Пописать… Ну раз пописать, пошли ещё выпьем.

— …Понимаешь… Он любит меня. Но у него семья. Жена больная. Детей двое. Он приходит ко мне отдыхать, двое суток со мной… потом исчезает. Я ему звоню. Он не отвечает. Потом опять появляется. С цветами и вином…
— С вином? — Шурка лежал, закинув голую руку за голову, на другой у него уютно устроилась рыжая и уже почти родная голова Наташки. Шурке было приятно чувствовать рядом с собой эту по-своему сексапильную, но при этом достаточно странную девушку.
— Ну, с водкой! Где ж его, вино, сейчас достанешь… Ну и люблю-не-могу… Сюси-пуси… Опять два дня. И опять исчезает.
— Любишь его?
Они вернулись с дискотеки выпить. Выпили. И никуда больше не пошли. (Ваня с другом свалил, предварительно предупредив: «Ушёл до десяти».) Тело живой и подвижной Наташки оказалась неожиданно мягким, нежным, тонкокожим и будто светящимся. На Шуркины ласки оно отвечало чуть с задержкой, как бы нехотя, просыпаясь, растягиваясь в сладкой истоме. Но искренне и без вранья.
А после этого она мгновенно изменилась. Из разбитной, грубоватой, даже циничной вдруг стала тихой, задумчивой и… несчастной. Была маска? Маска.
— Я? Его? Не знаю. Наверное, люблю… Понимаешь…
Абсурдная ситуация, отметил про себя Шурка, все кого-нибудь любят, но почему-то спят с другими. Он вот Аню. Или Соню? Но сейчас с Наташкой. Бред бредовый.
— Понимаешь… Наверное, я его жалею. Он такой несчастный приходит. Рассказывает, как у них с женой ничего не получается, он старается, и она… Я говорила, что она у него болеет? Что-то у неё по-женски. И он её жалеет, он её любит тоже. Но ему же хочется! И ещё у них дети. Что с детьми-то делать? И я не могу перетянуть его. Но он такой… такой…
«Он тебя использует, — хотел сказать Шурка, — давит на жалость», но передумал, кто он такой, лезть в чужую жизнь?
— А ещё обещал, что летом мы обязательно поедем на море. В Крым. В Ялту. Ты был на море?
— Был. Этим летом. Как раз в Крыму. В Керчи.
— Расскажи мне про море… — Она перевернулась на живот и легла Шурке на грудь.
— Про море? Про него не расскажешь… Я ездил с подругой. Нас было четыре человека. Две пары. У друга в Керчи бабушка, мы и поехали к ней. В Керчи встречаются два моря, Азовское и Черное. На границе морей остров Тузла, туда хорошо приезжать, если хочешь позагорать голым. Мы специально приехали, народа там почти нет, мы были одни и купались голыми…
— А вы в море это… — Она замолчала.
— Чего?
— Ну… занимались… сексом? — Она подняла голову и внимательно посмотрела Шурке в глаза.
— Пробовали. Неудобно. Вымывается все, ну, у вас… там… В общем, не очень…
— Не холодно?
— Нет, море плюс двадцать пять.
— Плюс двадцать пять… А там песок или камни?.. — Она снова легла на спину, подняв руку с часами к лицу. — Ой!
— Что?
— 9.55! Сейчас Ванька придёт. Вставай! Проводишь меня? Ты ведь проводишь?
Шура пошёл провожать. По морозному ночному городу (Север же, начало ноября, а уже минус двадцать) они гуляли часа два. Наташа расспрашивала про море. Шура вспоминал: и шторм, и как ловил рапанов, и даже как в детстве с родителями ездил в Гагру.
К полночи они добрались до комнаты Наташи, ещё выпили, закусили соевым шоколадом, Шурка собрался уходить, но неожиданно остался… Спали плохо, часто просыпались, пару раз занялись любовью, Наташа снова просила рассказать про море, засыпала под Шуркины россказни, засыпал Шурка, а потом всё сызнова. Ближе к утру Наталья совсем расклеилась. У неё разболелась голова, стало знобить, и в шесть она выпроводила Шурку домой. «Заходи», — буркнула она напоследок, закрывая за ним дверь.
— Нае… ся? — сквозь сон спросил Ваня, но Шура не стал отвечать грубияну. Разделся и упал спать.
Больше Наташу Шура не видел. Пару раз пытался зайти, но её не оказывалось дома. Соседка врала, что она там, сям, где-то и когда-то будет, Шура видел, что врёт, но почему Наташа не хочет с ним встретиться, объяснить себе не мог. Не мог объяснить и Ваня, просто отбрёхивался: «Папы! Раси поймёшь?» Бабы… Не поймёшь…
В январе Шурка привёз семью и уже к февралю забыл думать про странную рыжую девушку с золотой фиксой.
Интересно, съездила она на море?

Рассказ третий. Зачем в тундре верёвка?

В начале января 1991 года Шурка возвращался из Куйбышева.
Куйбышевым Самаре оставалось быть буквально три недели: такие настали исторические времена, всё везде переименовывали.
Из Куйбышева-Самары он вёз на Север семью: жену Соню и пятилетнего сына Влада. Студентка Аня оставалась в Самаре. Неожиданно для себя она завела себе нового мужика. Шурка поехал, чтобы набить конкуренту морду, но дело закончилось грандиозной пьянкой и всеобщей мировой. Аня сказала, что всех любит, заставила мужиков пожать руки, целовала обоих, а на прощание Шурке шепнула: «Ты заезжай… Буду ждать». Шурка пообещал, но для себя решил, что как-нибудь потом… позже… может быть. И вообще, что ни делается — всё к лучшему. И всё вернулось на круги своя.
Ехали младшие Ребровы с пересадкой. До Сургута долетели, от Сургута — поездом. Не то чтобы Шурка экономил деньги, просто зимой до Северного прямого самолёта из Куйбышева не найти. А, впрочем, денег на самолёт тоже не было. Тогда много чего не было, и работа на Севере ситуации не меняла.
Привёз Шурка семью в квартиру, которую снимал в «деревяшке».
«Деревяшка» — это социальное щитовое быстровозводимое жильё, рассчитанное на временное проживание, УНИМО[213]. Но народ зависал в нём не на один десяток лет. Строилось оно из профеноленных древесно-стружечных щитов, возводилось до двух этажей в высоту, подвалов не имело, замечательно горело и при этом, несмотря на фенольную составляющую, было прекрасным убежищем для мышей и тараканов. Иногда складывалось впечатление, что именно для них оно и строилось, а люди… А люди, они не навсегда: отравятся фенолом, умрут — новых заселят.
Вот в таком доме Шурка и снимал однокомнатную квартиру. Её хозяин по незначительному делу сел на годик и, чтобы жилище не пустовало, сдал его Шурке.
Состояние квартиры было ужасающим. Куча хлама, горы мусора, батареи пустых бутылок, грязь. Потребовались поистине героические усилия, чтобы превратить её в жилое помещение. Ребровы это сделали в «пробный» приезд Сони в ноябре, когда они только начали «склеивать разбитую чашку». А после Нового года Соня и Влад перебрались в Северный «навсегда».
А квартирка вдобавок оказалась ещё и холодной, когда они вошли с поезда, было в ней не выше плюс двенадцати, но Шурка посчитал, что это даже к лучшему: тараканы и мыши будут не так активны. Соня их боялась до обморока. Жену и сына Шурка привёз третьего января, а уже четвёртого уехал на полевые работы.
Какие такие полевые работы в начале января, спросите вы?
Да обычные такие полевые работы.
Подрядчиком по строительству межпромысловых автодорог для Северной нефтяной компании являлась организация с экзотическим названием «Латдорстрой». Нет-нет, это были не потомки латышей, переселённых Сталиным. Это были обычные граждане тогда ещё немножко советской Латвии. Деньги в Сибири платили. Правда, по тем историческим временам уже год как никто никому не платил: в стране начинался этап накопления первоначального капитала… Читайте Карла Маркса, там всё написано…
Так вот. Подрядчику требовался песок для отсыпки дорог. И несмотря на то что в районе Сибирских Увалов практически всё кругом сложено из песка, в некоторых местах, например, в районе Вынгаяхинского месторождения, песок на болоте лежал глубоко под торфом. А для строительства нужен сухой. А где его взять? А есть такая контора — аэрокосмогеологическая партия, — которая может по космическим снимкам отыскать такое место, а потом, используя подповерхностную радиолокацию, подготовить к разработке песчаный карьер. Оба метода сродни шаманству, но вполне себя оправдывают, если только ими не берутся искать нефть.

Ранним утром 4 января 1991 года Шурка надел унты, полушубок и ушанку, поцеловал жену и сына, вышел на улицу и направился в партию.
Он шёл по тёмной улице: светает на Севере зимой не раньше десяти, воздух ощущался приемлемо морозным — что-то около минус пятнадцати, для Севера — сущие пустяки.
В партии уже суетился народ: Полищук, Бевзенко, Марчук, Золевский и, конечно, Славка. Последние трое вместе с Шуркой — полевая бригада.
Что интересно: никто из перечисленных не планировал ни в детстве, ни в отрочестве, ни даже в студенческой юности вот так, зимой, на Севере, отправляться на полевые работы, жить в палатке, топить буржуйку, спать в спальниках, не бриться и не мыться неделю, две, три…
Ребровы — выпускники радиотехнического факультета Авиационного института. Авиационного! Игорь Марчук — выпускник Киевского университета, по образованию географ. Географ! Григорич окончил Новосибирский университет, биологический факультет. Пожалуй, только он достаточно долго был связан с полевыми работами — пару десятков лет занимался лесным хозяйством и не вылезал из тайги. Ботаник! Так вчерашние аспиранты и работники институтских кафедр зарабатывали деньги. Впрочем — не самый худший способ. Вот только не платили… А кому тогда платили?
Груза с собой, как обычно, полтонны: снова те самые два комплекта армейских палаток с разделкой под печку, та же печка-буржуйка, родные зиловские аккумуляторы, комплект радиолокационной аппаратуры, мотобур со шнеками, мотопила, ящики с едой, спальники, доски под спальники, брезент… и, конечно, радиоприёмник ВЭФ! А иначе со скуки сдохнешь — зимой работы от силы часов на шесть в сутки, с десяти до четырёх, а потом темень, и надо как-то заполнять время. А тут новости… Или концерт Наташи Королёвой… А что? Или Тани Булановой. Повышает настроение. И стимулирует.
Шмотки в уазик загрузили ещё с вечера. Паковались без Шурки — ему дали пообщаться с семьёй. Паковались-паковались и напаковались. Водитель Гришка ходил злой с похмелья. И если остальные могли позволить себе граммулечку, то ему точно ничего нельзя.
— Давай-давай-давай… — подгонял он всех. — Хватит копаться! Раньше сядешь — раньше выйдешь! Вчера уже всё собрали. Поехали!
Но Нестор Полищук по-начальнически оборвал его:
— Не сепети, Григорий! Сейчас мужикам здоровье поправлю, и поедете!
В гараже накрыли небольшой столик: сало, чёрный хлеб, лук, чеснок, бутылка водки. Нестор аккуратно разлил бутылку на пять стаканов, поднял свой — все потянулись, чокнулись.
— Ну, чтобы всё пошло хорошо! — Полищук выпил и аккуратно занюхал кусочком хлеба.
Остальные последовали его примеру, выпили, крякнули и разобрали закуску.
— Богданыч, ты с латышами созванился? — Золевский как бригадир волновался больше всех.
— Да ждут вас там, ждут! — И, оглядев бригаду, Полищук скомандовал: — Всё, мужики, по коням!
Полевики погрузились, Гришка завёл уазик, и они выехали.
До Янгапура — два часа — дорога прошла в дрёме. В «Латдорстрое» их ждали и сразу препроводили к начальнику. Кто-то наплёл ему, что едут «космонавты»… и прямо из космоса будут искать место под песчаный карьер. Пришлось объяснять, как на самом деле творятся чудеса.
Но космические снимки живо заинтересовали господина Медведева — а какая ещё могла быть фамилия у главного «латыша»? — причём больше всего его интересовали поймы со старицами, а в некоторых местах — и русла рек. Рыбаком оказался начальник, заядлым рыбаком. Часто встречающаяся страсть в Западной Сибири среди руководящего состава, и не только.
— А вы, значит, базу возле реки наметили? — радостно потирал руки господин Медведев, разглядывая снимки.
— Да. Вот з-здесь. — Григорич указал пальцем на снимке. — Тут излучина Вынгаяхи, а тут — п-предположительно песчаная грива, песка там уйма, н-надо только проверить мощность сухого.
— Метра два-три точно есть, — пообещал Славка. — Надо только…
— Погоди, — отмахнулся начальник, — погоди, а рыбачить-то вы собираетесь? — Он внимательно оглядел космогеологов. Рыбалка-то — она интереснее сухого песка. А песок… да куда он денется, песок этот?
— Ну-у-у-у… — неуверенно замычал Золевский. — Сетку-то мы взяли… Попробуем, наверное.
— Попробуйте! Обязательно попробуйте. А если рыбалка пойдёт, я на выходные приеду к вам. Договорились? — Медведев протянул руку Григоричу.
— Договорились, — пожал руку Золевский.
Через сорок минут, перегрузив свои полтонны в ГТТ, полевики выдвинулись на Вынгаяхинское месторождение.
Поездка на «гэте» — занятие муторное, но для Шурки уже знакомое и даже родное. Всё вокруг ревёт, грохочет, стучит, лязгает и отдаёт в спину. Даже поговорить нельзя — всё равно никто ничего не слышит.
Вёз космогеологов главный механик «Латдорстроя» Янис со сложной прибалтийской фамилией — а за рычагами сидел механик-водитель Стас Медведев — родной племянник начальника, совсем молодой парень, только-только закончил срочную службу в танковых войсках — и сразу «по блату» на Север. Шурка такой же «блатной» — его устроил брат. На Севере вообще одни «блатные»… Там же курорт, и денег прорва…
Спустя два часа вездеход прибыл на большую поляну посреди леса. Местом для базы полевики выбрали старую площадку разведочной буровой.
— А я всё думал: что такое на-на с-снимке? — радостно кудахтал Золевский, выглядывая из дверцы вездехода. — Ва-вагончик! И палатку ставить не надо. Сейчас мы ему щели за-заделаем…
— Молодец, старый! — Игорь выглядывал из-за спины Григорича. — Молодец!
— Молодец-молодец… — Славка ревниво растолкал их и выбрался на броню. — Стас, сдавай задом к вагончику, я скомандую.
Вездеход сдал — они выгрузились. Латыши хотели подождать, пока парни устроятся, но старший Ребров отправил их: по темени возвращаться — не самая лучшая идея, даже и с включёнными фарами.
— Правильно, Саныч! А то стоит тут, воняет… выхлопными газами. — Игорь только что откуда-то приволок дверь — своей двери у вагончика не было.
— Ты откуда такие ворота притащил, лишенец?
— С толчка снял, — радостно доложил Игорь, похлопывая рукавицей по колену — сейчас дорнитом[214] обошью… Классная дверь получится!
— А как мы в т-туалет ходить будем… без двери? — возмутился Золевский.
Шурка смекнул, сейчас начнут мужики прикалываться. Дверь им для туалета… И туалет. Ага… Где присел, там и туалет!
— Да! — подхватил Славка. — Как теперь стучаться и спрашивать: «Занято?»
— Поставить обратно? — Игорь развернулся с дверью.
— Да ладно. Всё равно инеем покроешься, пока сидишь, — никто и н-не заметит. — Григорич взял мотопилу. — Тёзка, пошли за дровами! — кликнут он Шурку. — Печка у нас адская, жрать будет кубометрами.
— А откуда у нас такая печь? — Шурка с восхищением разглядывал здоровенную буржуйку в вагончике.
— Столовая тут, по ходу, была. — Игорь прислонил дверь и зашёл внутрь.
— Похоже… — Славка заглянул и покрутил головой. — Даже что-то вроде столов вдоль стен. Ладно, мужики, давайте за дровами, а мы с Игорем попробуем обустроить эту холеру.
Дрова тёзки пилили и таскали, пока можно было угадывать в надвигающейся темноте, где дрова, а где пила.
Тем временем Славка с Игорем завесили одной палаткой пару окон, второй перегородили вагончик на две половины — иначе никогда не протопить эдакую громадину. Доски уложили поперёк на столах в дальней части, на досках расстелили брезент. Установили аккумуляторы, подключили пару лампочек и даже уже попытались растопить печку.
Семьдесят на семьдесят, полметра высотой, с солидной толстой трубой, запустить такую печку чрезвычайно сложно. С первого и до последнего дня ею занимался исключительно старший Ребров. Он её ласково называл: «атомный реактор», и при розжиге разве что только не камлал.
Процесс запуска был непрост и строго регламентирован. Для начала в печку загружалась береста с мелкими чурочками, которые старший заботливо готовил, отщепляя топором лучины, аккуратно укладывая поближе к печке, чтобы просохли. Того, кто задевал и ронял чурочки, Ребров матерно ругал и обещал отлучить от еды и тепла. Приняв такой любовно приготовленный запал, печка для начала делала удивлённый вид: «А это вы чё в меня насовали?», и начинала капризничать. У неё никак не появлялась тяга, а без тяги огонь задыхался, смесь тлела, гореть не собиралась и отчаянно дымила. В этот сложный момент Славка то открывал дверцу, то закрывал, то дул в печку, то, приплясывая, замахивал воздух полевым журналом. Делал всё, чтобы организовать тягу. Длилось представление минут десять, потом в печке накапливалась горючая смесь и воспламенялась. Печка делала: ПУХ-Х-Х, распахивала дверцу, извергала облако сажи и заводилась, как реактивный двигатель. И после этого в неё только успевай подкладывать. Спалить она могла пару кубометров древесины за час запросто, как и предрекал Григорич. Не верите? Ну ладно-ладно… Не пару. Но много могла спалить. Труба у неё при этом становилась огненно-красной. И уже через четверть часа в вагончике теплело, а ещё через полчаса сидельцы от жары начинали выбрасываться на снег. Если после этого печку остановить, то минут через сорок наступала благоприятная температура, расцветали цветы, и благоухали розы. Но ещё через полчаса температура снова падала ниже нуля, печка окончательно тухла, и, чтобы развести её, всё приходилось начинать сызнова.
Однако Ребров-старший сумел-таки договориться с ней и мог поддерживать в рабочем состоянии. Однако в тот первый день, когда он только начинал с ней знакомиться, она показала всё, на что способна.
Несмотря на строптивый характер печки, космогеологи обустроились. Расстелили спальники на досках, разложили рядом с собой нежную аппаратуру, поужинали наскоро приготовленными макаронами с тушёнкой. Времени меж тем набежало уже часов восемь, и они потихоньку стали укладываться спать. А чего ещё делать?
Но сон в полевых условиях — издевательство отдельное!
Вот как Шурка описывал этот процесс своим самарским друзьям: «Забираешься в спальник, когда температура в балке выше сорока… плюс сорока. Так протапливают, чтобы на дольше хватило. От жары хочется выброситься на снег, но ты лезешь в спальник… А там… минус! „Контрастный душ“. А лезешь в одном нижнем белье, иначе ночью замёрзнешь. Народная мудрость. Мол, в перчатке, где пальцы каждый сам по себе, рука мёрзнет, а в варежке — нет. Если лечь в спальник голым, все части тела должны греть друг друга. Физику процесса понимал, но при этом мёрз отчаянно. Если бы не понимал, а принимал на веру, может, и не мёрз бы. Вера, она сильная штука… И вот лежишь в спальнике, балдеешь, после жары даже комфортно. Потом остываешь и начинаешь трястись от холода. Через какое-то время спальник потихоньку прогревается от тех самых частей тела, а температура в балке падает — печка доела дрова. В этот момент нужно заснуть! Обязательно! Если не успеешь, дальше будет хуже. Сначала прячешь от холода нос и затыкаешь дырки в спальнике — дышать становится нечем, потом и к этому привыкаешь. Лежишь, считаешь баранов и вдруг в какой-то момент понимаешь, что холод таки добрался до тебя. Снизу. Пытаешься подкладывать ладони под задницу. Но холод впивается в спину, и никакое подкладывание рук не помогает. А что помогает? А помогает, что Славка тоже замёрз и, матерясь, выбирается из спальника, начинает топить печку».
Через полчаса снова тепло — и так по кругу, пока не наступит восемь утра. Тогда уже Золевский не выдерживает. Матерясь, он вылезает из спальника — но не для того, чтобы затопить печку, а чтобы справить малую нужду, и запускает в вагон ещё больший мороз. И теперь уже матерятся все. Но через полчаса — снова тепло и идиллия, потому что Славка опять затопил печку, и кто может, тот досыпает, а кто не может, бежит из вагончика «окропить снежок жёлтеньким».
С мучениями проходит ночь — начинается день. Тёзка Шурки готовит завтрак. А что у них на завтрак? Молочная рисовая каша! Не хухры-мухры — как из дома не уезжали.
Комфорт в полевую жизнь привнёс всё тот же лесник Золевский. Это он приучил всех ездить на полевые работы «как люди». До него возили одну туристическую палатку, махонькую печурку и спальники, спали с медведями в обнимку, играли на балалайках, ели тушёнку и красную икру прямо из банок. Только что не руками. А может, и руками — Шурка не видел, не застал. Григорич посмотрел на всё это, произнёс свою любимую фразу: «Ё… ные туристы!» — и за месяц с Гришкой изготовил две армейские палатки с разделкой под высокую печку, доски под спальники и прочие удобства. «Не на себе возим!» — изрёк он.
Он же завёл правило: питаться в поле, как дома. Утром молочная каша, днём — первое и второе, вечером — обязательно горячее, лучше дичь или рыба. Не тушёнка! Нормальный такой быт.
Так они начали свою трудовую жизнь на 57-м километре трассы Янгпур — Выгаяхинское месторождение. Утром вставали, готовили завтрак, шли на работу. Золевский с Марчуком брали нивелир — «хитрый глаз» — и размечали территорию будущего карьера. Шурка экипировался радиолокационной аппаратурой и шёл на лыжах лоцировать. Славка выводил на самописец полученные Шуркой результаты, заодно занимался по хозяйству: готовил обед, топил печку, поддерживал жилое состояние вагончика. Работали почти дотемна — часов до двух-трёх, — потом заготавливали дрова и паковались на ночь. Обедали, выводили новые материалы. Отрисовывали территорию будущего карьера, готовили ужин, ужинали, слушали радио, ложились спать, мучились во сне, вставали, завтракали, шли на работу… Жизнь, полная романтики.
На третий день к ним с утра на «гэте» приехали Янис и Стас — узнать, как идут дела, не надо ли чего, а главное… Главное — узнать, как тут у них с рыбалкой?
А как у них с рыбалкой? А никак! Не до неё. За день уставали, как собаки. Но раз руководство решило узнать, ответ надо подготовить. Всей толпой сели в «гэт» и отправились на излучину Вынгаяхи, через мерзлотное болото, через озёра, по мерзлотным буграм, по глубокому в подрез кабины «гэта» снегу. Молодой Медведев сидел за рычагами: газуя, когда забирался на бугры, и притормаживая, когда проваливались к озёрам.
— Не тормози! — орал ему в ухо Золевский. — Н-не тормози! С ходу проскакивай низину!
Но неопытный Стас боялся и притормаживал. И в одной из таких мочажин вездеход, в очередной раз взревев, пытаясь выбраться на бугор, вдруг захлебнулся и сдох. Стас давил кнопку зажигания, давил, но слышался лишь слабый шелест стартёра, двигатель не запускался.
Янис метнулся к аккумуляторам, поковырялся, а потом с прибалтийским акцентом выдал:
— Аккумулятор, б… дь, лопнул!
— Как лопнул? — эхом откликнулись все.
— Поперёк. Наверное, когда ты, Стас, последний раз провалился, он и лопнул.
— Я же говорил: н-не тормози! — начал заводиться Золевский.
— Я думал, там озеро… — оправдывался Стас.
— Озеро! Конечно, озеро! Только ты проехал его уже… Льда там… два метра! Чего ссал?!
Шурка сидел и видел, как на него пристально смотрит Славка, и уже догадывался, что тот сейчас предложит.
«Нет, — качал Шурка головой. — Не потащу я по болоту наши аккумуляторы. И не думай. И…»
Но старший сказал:
— Шур, пошли притащим аккумуляторы. По-другому не получится. Пока двигатель не остыл. Пошли… На лыжи поставим и притащим…
— Все пойдём! — предложил Золевский. — Вы один потащите, а мы с Игорем второй, на-на… всякий случай.
Через полчаса они, закрепив на лыжах аккумуляторы — двадцать пять килограммов каждый, — как известные персонажи картины «Тройка», — тащили клятые энергонакопители от вагончика к вездеходу.
Ещё через полчаса вместо лопнувшего аккумулятора установили свой и выяснили, что он дохлый. На аппаратуру его хватало, а на запуск двигателя — нет. То же было со вторым.
— И чего теперь делать будете? — закуривая папиросу, поинтересовался Золевский у вездеходчиков.
— Пойтём за тракторами, — за двоих ответил Янис.
— Ага. За тракторами… — поддакнул старший Ребров. — На ночь глядя. Тридцать километров до ближайшей подбазы.
Он уже скрутил контакты с аккумулятора и теперь приноравливался выдернуть его из ячейки. Обратно их, зараз, тащить… Но свет — это то, от чего отказываться никто не собирался. А ещё аппаратура.
— Вот что… — Золевский закусил мундштук папиросы и надел рукавицы. — Сейчас мы все пойдём в вагончик. Ночь вы у н-нас — как-нибудь разместимся. Н-не возражать! — оборвал он пытавшегося встрять Яниса. Папироса вылетела изо рта. — Куда на ночь-то?! В мороз! А з-завтра мы дадим вам лыжи, рукавицы… У вас же даже рукавиц нет. — Григорич возмущённо пошевелил губами и стряхнул с себя пепел. — Завтра утром дадим рукавицы, и вы пойдёте до подбазы. Всё. А сейчас домой! — И Григорич полез из вездехода. — Порыбачили, м-мать…
Ночь они провели благополучно. В тесноте, да, как говорится, не в обиде. Парням выдали тёплую одежду, они в неё закутались, а Славка всю ночь поддерживал «атомный реактор».
Утром, позавтракав, космогеологи собрали страдальцев. Выдали лыжи, рукавицы, вручили топор, два комплекта спичек, чай, печенье, сахар, две банки тушёнки, кусок сала, чифирбак — пустую литровую консервную банку с ручкой из стальной проволоки — вода в ней закипает моментально.
— Верёвку им, Игорь, выдели, — напомнил Славка.
— Ферёвку? — забеспокоился Янис. — Тля чего ферёвку?
— А ты не знаешь, зачем зимой верёвка в тундре? — вкрадчиво, почти шёпотом поинтересовался Марчук.
— Нетт. Сачем?
— А вот когда с-совсем будет хреново, найдёте дерево, перекинете че-через с-сук… — мрачно заикался Золевский.
— Плохо шутишь, Крикорич!
— Да потому, что мне всё это не-не нравится! Потому что вы ё… ные туристы и на лыжах ходить не умеете!
Янис попытался возразить, но Золевский остановил его жестом:
— Не умеете, я говорю, хо-хо-ходить на лыжах вы! — Григорич специально интонацией выделил «вы». — Ориентироваться не умеете вы! А у вас тридцать километров зимней дороги… по лесу… по болоту… по морозу! И вы…
— Алексантр Крикорьевич. Не тридцать, а двадцать семь, — вставился Янис. — Ну, как мы путем тут сидеть? Что подумают на пазе?
— А что подумают? Хватятся и приедут сюда, — поддержал Славка Золевского. — И вас заберут, и технику вытащат. Нет, ну правда, куда вы прётесь?!
Янис закурил сигарету, пару раз затянулся, глянул на Стаса, тот покачал головой.
— Нет, мушики, мы решили. Мы пойтём, — подвёл итог спорам Янис.
И ушли.
— Зря мы их отпустили. — Золевский глядел вслед латышам и дёргал себя за бороду.
Славка повернулся к нему:
— И как бы мы их остановили?
— А не-не дали бы лыж…
— Они без лыж бы ушли. Ты же видел — упёртый припалт!
Григорич махнул рукой:
— Пошли работать — никто за нас ничего делать не-не… будет…

Латыши ушли ещё затемно, часов в девять. Утро получилось ясным и морозным. Но по сибирским меркам погода стояла замечательная — минус двадцать пять и штиль.
Но к половине одиннадцатого нагнало туч, резко повысилась температура, поднялся ветер и повалил снег. Без четверти одиннадцать Золевский скомандовал заканчивать работу: сыпало так, что в нивелир ничего не было видно. Шурке снег не мешал, но одного его никто оставлять не собирался. Нельзя на Севере одному.
Вернулись в вагончик. Славка, который снова сидел на хозяйстве, возмутился: чего это все припёрлись, работать же ещё три часа? Золевский хмыкнул и посоветовал ему поработать самому. Славка выглянул за дверь и вопросов больше не задавал.
День прошёл в ожидании. Предполагалось, что как только Янис со Стасом дойдут, то пришлют бригаду за вездеходом, пока машина совсем не вымерзла. Но вечер наступил, а никто так и не появился. Пурга мела не переставая.
В восемь часов, когда уже собирались ужинать, над ними в темноте с грохотом прошёл вертолёт.
— Всё. — И с какой-то щемящей тоской Золевский матернулся. Шурка вздрогнул. — Не-не дошли…
— Думаешь? — Младший Ребров выключил самописец.
— Видишь, вертолётом ищут. Там же С-стас Медведев!
— Погоди-погоди-погоди-и-и. — Игорь тоже не хотел соглашаться с Григоричем. — А откуда они…
— Что значит откуда? Техники и ребят нет вторые сутки. — Славка заглядывал в печку, пытаясь определить: сунуть ей в хавало ещё одно полено или пока обойдётся. — Погода — дерьмо. Чего ж тут… непонятного?
— А ч-число сегодня какое? — ни с того ни с сего Григоричу вдруг понадобилась дата. — Не-не седьмое ли?
— Седьмое! — старший хлопнул дверцей печи и загрустил: — У моей Сашуни день рождения…
— Рождество! Ох, не-не надо было их пускать… Ох, не надо… Ладно, давай есть и с-спать — нечего зря дрова переводить.
— Давай. — и Славка поставил на печку разогревать гречневую кашу.

Это сейчас мы без мобильного не ходим даже «до ветру». Это сейчас мы контролируем местоположение себя, своих родных и знакомых ежечасно и ежеминутно. Все знают, самый распространённый вопрос по мобильному: «Ты где?» А тогда, двадцать лет назад, ничего этого не было. Парни даже рации не имели!

Мужики лежали в спальниках и не спали. Каждый пытался представить, где сейчас латыши. Плохи были дела, совсем плохи…
Ближе к полуночи пурга утихла. Снова установилась ясная, тихая и морозная погода. Славка и Григорич всю ночь по очереди подтапливали печку — в душе надеясь, вдруг вернутся…
Но наступило утро, и надо вставать, готовить завтрак и идти на работу. В десять, как обычно, ушли: Шурка — на профили с локацией, Григорич с Игорем — нивелировать для Шурки.
В двенадцать они слышали, как где-то невдалеке прошёл трактор и прогудела машина.
В два они вернулись к вагончику и увидели, что дорога к ним расчищена, а Славка сидит на деревянной колоде, запаренный, без шапки, видимо, только что колол дрова, курит и при этом сияет, как начищенный самовар.
— До-дошли! — выкрикнул Золевский.
Славка кивнул и рассказал, что пока они были на профилях, приезжал бульдозер с «Уралом». На «Урале» прикатил главный инженер «Латдорстроя» и сообщил, что парни дошли, но подробностей не знает, ему только поручено передать бутылку водки, четыре банки тушёнки, пару буханок хлеба и искренние благодарности.
— Отметим, мужики? — Славка только что не приплясывал. — День рождения у дочки. И парни… парни-то дошли!
— Давай, — Золевский оббил унты от снега, — обязательно н-надо отметить!
Через два дня за «гэтом» приехали Янис и Стас. Были они живы, здоровы и довольны, как слоны, хотя рожи всё-таки поморозили. Они и рассказали, как у них всё приключилось.
Сначала шли на лыжах по дороге. Потом выбрались на трассу газопровода — о ней с утра говорили как о возможном ориентире, которого надо будет держаться. Но началась пурга, всё замело, и трассу потеряли. Куда идти, стало непонятно. Попробовали прятаться от ветра в лесу и одновременно идти, но там снега столько, даже лыжи не спасали. Выходили на болото — их сдувал ветер. В конце концов решили пересидеть пургу в лесу. Выкопали в снегу яму, развели костёр. Несколько часов сидели у костра, грелись, рубили деревья, пили чай. Выпили весь, съели всё печенье, всю тушёнку и сало. Ночью, когда стало проясняться, встали на лыжи и пошли на факел. Уже на исходе сил, в полночь, они выбрались на кустовую площадку и попали (случайно!) на объезд бригады ремонтников. Те своим ЗИЛом и доставили их на подбазу. В общем, повезло.
— Слафка, а я теперь снаю, сачем нужна ферёвка в тунтре, — весело со своим прибалтийским акцентом сообщил Янис.
— Да-а-а-а-а? — притворно удивился Славка. — И зачем?
— Связываться. Связываться нато ферёвкой. Кокта стало ничего не видно… ис-са пурги, мы свясались. А так я бы Стаса потерял. — Янис аккуратно почесал обмороженную щёку. — Никокта бы не поверил, что вот так можно саблудиться и самёрзнуть стесь.
— Ё… ные туристы! — развёл руками Александр Григорьевич.

Основная часть латышских работников «Латдорстроя» вернулась в Латвию в 92-м, через год после развала Советского Союза.
Латыши вернулись, а российские парни остались. Им возвращаться было некуда… Да и незачем. На Большой земле начинались лихие девяностые. Но связей с домом они не теряли.

Интермедия. Дорога домой

Поздней осенью 93-го к младшим Ребровым в гости решились приехать родители Сони. Но прямых поездов не существовало, а прямые рейсовые самолёты летали только летом, да и то не чаще двух раз в неделю. Ехали родители железной дорогой с пересадкой в Сургуте. До Сургута — почти двое суток поездом Самара — Нижневартовск, прибытием в 23 часа «с копейками». Семь часов ожидания. Пересадка. И ещё шесть часов на поезде Челябинск — Пурпе.
Чтобы не испытывать терпение тестя — тёща у Шурки выносливая, — Ребров решил встретить их на машине в Сургуте. Сам Шурка по жизни водить автомобили так и не научился — не сложилось у него с техникой, — поэтому он попросил помочь Колганова на его «копейке».
Из Северного они выехали за семь часов до прибытия поезда. За пять с половиной добрались до Сургута. После полутора часов ожидания Шурка встретил тёщу, тестя и — совершенно неожиданно — сестру жены Татьяну с малолетней дочерью. Это стало сюрпризом.
Если бы нужно было ехать — ну, хотя бы часа два, то можно было бы наплевать и уехать всем вместе на Колиной «копейке», она бы выдержала. Но пять с половиной часов… Посты ГАИ на выезде и въезде… И Шурка принял решение: старые и малые едут на машине, а они с Татьяной дожидаются поезда.
В результате на всё про всё у Шурки ушло около двадцати часов. Почти сутки!
Да, непросто было добираться в посёлок Северный в конце прошлого века. Даже встреча занимала уйму времени. И смена вида транспорта мало что меняла. Летать на самолётах с пересадками — дорого. Ездить на поездах с пересадками — долго. Можно было комбинировать, вроде оптимально, но суетно. За время проживания в Северном братья испробовали разные варианты.
В самом начале своей северной эпопеи, в марте 90-го, Шурка летел через Тюмень. Не худший вариант, но там приходилось долго ждать стыковки. И ещё… Кто бы когда ни использовал этот маршрут, всегда зависал в тюменском аэропорту Рощино по метеоусловиям аэропорта прибытия.
С ноября по середину апреля метеоусловия эти бывают настолько гадкие, что, вылетая на Север, в аэропортах Самары, Тюмени и Москвы можно было сидеть сутками! Порой в них скапливалось такое огромное количество здоровенных северных мужиков, что от скуки они начинали бузить.
А ещё можно было неожиданно попасть в историю. Как это случилось с Шуркой в конце девяностых, когда он возвращался из московской командировки.
В ту декабрьскую пятницу самолёт вылетел из Внуково с задержкой на полчаса. На задержку никто внимания не обратил. Подумаешь, полчаса. На рейсе был неординарный пассажирский состав: в салоне бизнес-класса летело всё руководство Северной нефтяной компании, возвращались после защиты бюджета в Москве.
Самолёт летел уже больше четырёх часов, когда пассажиры начали беспокоиться: не пора ли садиться? Наконец через пять часов полёта экипаж объявил, что по метеоусловиям(!) аэропорта прибытия — «туман» — самолёт уходит на запасной аэродром в Сургут.
Прям насмешили. Уж где-где, а в аэропорту Сургута зимой всегда неблагоприятные метеоусловия — густой туман, а точнее — пар от ГРЭС. «Удачно» взаимно расположены — аэропорт и две ГРЭС. Но в этот раз, на удивление, в Сургуте действительно тумана не было.
Сели. Времени около шести. Не страшно — не ночь же ещё. Высадили и отвели в зал ожидания, где уже томились пассажиры киевского рейса, тоже не долетели до Северного.
И тут пронеслось! Северный в 19.00 закрывает аэропорт! Ждать их не собираются. А дальше выходные, и аэропорт не работает.
Пассажиры кинулись к междугородним телефонам выяснять метеоусловные подробности Северного.
Да, отвечали оттуда, туман и лёд на ВПП, а также глад и мор, а главное — шёпотом — обслуживающий персонал аэропорта хочет забить и закончить рабочий день.
Широкими шагами через зал ожидания шёл генеральный директор Северной нефтяной компании. Он громко и внятно произносил матерные слова в микрофон спутникового телефона. «С мэром… С мэром говорит…» — зашелестела толпа.
Суть разговора генерала с мэром Северного в переводе на цензурный сводилась к следующему: «Северная нефтяная компания — основной налогоплательщик в посёлке. Изыщите средства к тому, чтобы немедленно принять самолёт с руководством СНК, а иначе…», далее текст переводу не подлежал, совсем.
Пассажирам в некотором смысле повезло, что с ними летело столь высокое начальство. Иначе бы всучили багаж, дали коленом под зад — и добирайся как знаешь. Было и такое как-то. А так уже через полчаса их снова грузили в самолёт.
Не обошлось без чехарды: один пассажир с киевского рейса всё пытался сесть в московский и уговаривал стюардесс: «Ну какая вам разница?! Всё равно же летим в Северный! Ну что вам жалко, что ли?»
Кстати, дорога в Самару через Москву, именно через Москву, как было не раз пересчитано, оказалась самой оптимальной. Самолёты летали по утрам, поезда ходили быстро — всего четырнадцать часов, — а временные нестыковки компенсировались посещением родственников. Родственники в Москве есть у всех. Даже у тех, кто уверен, что их нет. Большая она — Москва.
Но не без курьёзов оказался и этот маршрут.
В 2004-м — Влад тогда уже учился в университете — младшие Ребровы поехали в Самару в отпуск. Причём того отпуска у них было аж полтора месяца — редкий случай. (Северные отпуска — по два месяца, но всё сразу офисному планктону не дают. Это полевики выгребали всё и сразу, а Ребров в 2004-м уже давно работал в Северной нефтяной компании.)
Готовясь в отпуск, Шурка заблаговременно двумя заходами выкупил все необходимые авиационные и железнодорожные билеты в Москву, в Самару, из Самары, из Москвы. Все билеты оформлялись в кассах. Без интернетов — всё в личку и всё за наличку, тогда было так. Упаковался билетами полностью!
В августе выехали. В Самару добрались без приключений. Отдохнули с родными и друзьями, а в конце отпуска даже сплавали на теплоходе в Астрахань. То был последний круиз лета. За ним закрывалась навигация. Саратов, Волгоград, Астрахань. Арбузы. Вяленая рыба. Пиво. И с погодой повезло. Они даже купались в Ахтубе. Отличная получилась поездка.
Ближе к октябрю Ребровы вернулись в Самару, пора было возвращаться домой, на Север. На вокзал их привёз Шуркин друг, высадил их на автобусной остановке, пожал Шурке руку, чмокнул Соню и укатил. А Ребровы неспешно отправились на первую платформу, от которой традиционно отходил фирменный поезд «Жигули», Самара — Москва. Спешить было некуда, до отправления оставалось ещё пятьдесят минут.
У десятого вагона Шурка отдал билеты проводнице, та внимательно их изучила, удивлённо взглянула на Ребровых, потом снова на билеты.
— Знаете… — нерешительно улыбнулась она. — У нас на этих местах уже есть пассажиры…
— Бывает, — улыбнулся в ответ Шура. — Думаю, вы решите эту проблему. Согласитесь, это ведь не наша проблема?
— Да-да-да… конечно, — нахмурилась проводница и ушла в вагон.
Ребровы отошли в сторонку, Шурка достал трубку и раскурил. На теплоходе Ребров пристрастился к трубке, ему казалось, что так он выглядит солиднее: всё-таки уже сорок лет!
Разбиралась проводница недолго, минут пять.
— Нет, господа Ребровы, это не наши, это ваши проблемы, — протянув билеты, уверенно заявила она.
— Но позвольте… — Шурка пробовал возмутиться. — А в чём, собственно…
— А в том, — мстительно прищурилась проводница, — что ваши билеты давно должны были уехать. Взгляните на дату.
Шурка глянул и застонал: двадцать девятое ноль восьмое… Вот и выгляди солиднее, так обмишулиться.
— Август, — продолжила проводница, — а сейчас сентябрь!
У Сони задрожал подбородок:
— И что нам теперь делать? Вы же сейчас уедете?!
— Сдавать, покупать новые, может, ещё успеете, — примирительно посоветовала проводница.
— Стой здесь! — велел Шурка Соне и умчался на вокзал.
«Сдавать, покупать»… Легко сказать! У них и наличных-то не осталось — на Шуркиной карточке последние, чудом сохранившиеся, пять тысяч. Он как в воду глядел, не стал покупать новый фотоаппарат.
Сдать билеты Шурке не удалось. А пока бегал, искал банкомат — тот стоял где-то между этажами, — наступили полчаса, за которые уже на отходящий поезд билеты не продают. Шурке ничего не оставалось, как купить билеты на следующий: Уфа — Москва. «Башкортостан». Отправлялся он из Самары через полтора часа после «жигулей».
В башкирский поезд они загружались уже с пивом и рыбой. Проводница, которая пришла проверять билеты, недовольно скривилась. Но Шурка поведал ей свою печальную историю, и она пообещала больше никого не подсаживать и даже обеспечить ещё пивом, если кончится. Добросердечный у нас народ! Понятливый.
Доехали Ребровы благополучно, задержавшись только на те самые полтора часа. Было это совсем не страшно, ибо самолёт улетал на следующий день, и с датами там было всё нормально.
Такие приключения происходили с северянами по дороге на Большую землю и домой — сплошь и рядом. Многие ездили в отпуск на личном автотранспорте, но то были самые обычные, так сказать, нормальные люди. А это не про Ребровых, не про Шурку с Ярославом.

Ещё одна интермедия. Геройский герой Васька Федорчук

Уехал в поле – герой! Вернулся – дважды герой!
Народная северная мудрость

В 1992-м аэрокосмогеологи въехали в новое здание. Здание досталось им по тем временам шикарное. Два этажа. Первый — панельно-кирпичный, второй — унимошный. На первом располагались гараж, фотолаборатория и десяток технических помещений. На втором — рабочие кабинеты, а в хвосте устроили гостиницу на три номера с большим холлом. Но главное… Главное — на втором этаже были замечательные удобства. Кроме тёплого туалета в комплект входила ванная комната с умывальником, двумя душевыми кабинками и стиральной машинкой.
После полунищенского приживального прозябания в трёх комнатах мёрзлой деревяшки двухэтажный дом был просто подарком судьбы. Теперь космогеологи могли приходить на работу в цивильной одежде, а при необходимости пройти в раздевалку на первом этаже и переодеться в полевую. А по возвращении не только переодеться, но и помыться в душе. Возвращались же грязные, как черти! После поездки на Вынгаяху Шурка неделю отмывал въевшуюся копоть от печки-реактора.
К чему это всё?..
Как-то летом четверо работников аэрокосмогеологической партии вернулись с полевых работ. Уезжаешь в поле — герой! Вернулся — дважды герой! Такое было правило. И приезд обязательно отмечали. Пока мылись-переодевались, накрывался стол. Выпивали по маленькой и расходились по домам, где их уже с нетерпением ждали близкие и родные.
И на этот раз было всё, как обычно.
Парни уже сидели за столом с налитыми рюмками в одной руке и куском чёрного хлеба с салом — в другой, а Васька Федорчук всё не выходил из душа.
— Э! Васька! — орал из кухни в коридор Колганов. — Васька, блин! Водка стынет!
— И-и-иду! — заикался из душевой Васька. Не один Золевский в партии заика. Творческие люди однако.
— Да чего он там делает? — Начальник партии (уже начальник!) Нестор аккуратно тонюсенькими кусочками нарезал мёрзлое сало.
Шурка пожал плечами:
— Морду бреет.
— С ума сошёл… — бросив на стол нож, ринулся в коридор Нестор. — Василий, ты с ума сошёл!
Но Федорчук уже вышел из ванной весь розовенький, весь чистенький, весь бритенький.
— По… п-почему? — сияя и блестя, улыбался он. — Свете будет приятно, что я та… т-такой б-б-бритый.
Света, гражданская жена Васьки, была девушкой нервной, но ещё более стервозной. Что Васька в ней нашёл — не знал никто. Но все помнили про любовь и козла, а потому к Федорчуку в душу не лезли и лишь вздыхали: «Не такую бабу нужно Ваське, не такую…»
Конечно, не такую! Василий Федорчук — выпускник Киевского государственного университета, краснодипломник, умница, эрудит и талантливый геоморфолог. Да, заикается, да, разговаривает с собой, ну так это мелочи — творческим людям это даже к лицу.
А Светка? Без образования, без жилья, рыжая, костлявая, вахтёр в общежитии и…
— Света не лю… л-любит, когда я заросший!
Нестор Богданыч вздохнул.
— Хрен с ней, с твоей Светой. Пошли выпьем!

Ночью Шурку разбудил телефон.
— Алё, слушаю… — зашипел он в трубку, стараясь не разбудить семью.
— Шу… Шу… Шура! — услышал Ребров в трубке Ваську. — Н-н-ну, скажи ты ей! Мы же б-б-были в поле! Б-были?
«Ничего слушать не буду!» — раздался в телефоне противный Светкин голос; послышался удар, и в трубке запикало.
Вот оно как. Война! Постояв в задумчивости, Шурка положил трубку, сходил на кухню, попил воды, глянул на часы — второй час ночи, и лёг спать.

Утром младший Ребров в партии на кухне застал тёплую и уже развесёлую компанию с початой бутылкой. Заседали все вчерашние, будто и не расходились: Гришка, Нестор, Колька и Васька. Под глазом у Федорчука расцветал синяк.
— Э! Ребров! — ревел Колганов. — Выпьешь с нами?
— А чего отмечаем? — подставил рюмку Шурка.
— А пусть Василий расскажет, — посмеиваясь в бороду, предложил Полищук.
— Да… д-да я уже два раза рассказывал, — отнекивался Васька.
— А мы ещё послушаем, рассказывай-рассказывай.
— Н-н-ну-ну, я вчера пошёл домой. По пути взял вина… цветы… Пришёл. С-светка радостная такая, пожрать приготовила. Мы в-в-выпили. Разговорились. Что-то она занервничала, н-н-ну-ну, у неё бывает… И вдруг стала выяснять, а где я целую неделю был. Я ей говорю: «В поле!» А она не верит. «А чего ты тогда такой весь бритенький, весь чистенький?» — говорит. А я говорю: «Специально для тебя побрился, дура!» А она ни в какую. Я уже и Шурке позвонил. — Васька повернулся к Реброву. — Извини, Шур. И Григорию. Н-н-ну, она вроде бы успокоилась. С-сели ещё выпили вина. А п-п-потом пошли ну… ну…
— Понятно, куда вы пошли. — Нестор кивнул, мол, продолжай.
— Н-н-ну, я штаны с-снимаю, а трусы — наизнанку! Светка — бах мне в глаз! Орёт: «Я так и знала, что ты по-по бабам шатался…» — ну, в общем, понятно. Я её с-скрутил. Короче, помирились, только вот фингал теперь, хоть свет не включай в туалете — и так всё видно.
Шурка слушал внимательно и сочувственно кивал, а коллектив тихо помирал со смеху.
— Н-н-ну чего вы р-ржёте, как кони? — вскинулся Васька, потом огляделся, замахнул рюмку, закусил и вдруг сам расхохотался в голос.
— А я тебе говорил, — смеялся Нестор, — не надо было бриться!
Ну да. Лучшее — враг хорошего. Вернулся, и слава богу! А бритый или небритый, в нижнем белье или без — это всё мелочи.

Этюд в чёрных тонах. Екатерина – Катька

Они издевались над ней. Надсмехались. Кричали, что б… и не достойна жалости. А Шура смотрел на жалкое, избитое существо под изорванным одеялом, и никак не мог понять, как же человек может опустить себя до такого скотского состояния.
— Она сама припёрлась сюда. Мы думали от дальнобойщиков, нет, оказалась, из города.
— А вы?
— А чё мы? — Большой друг Вани, красавец-брюнет, башкир Фархат, ростом под косяк любой высоченной двери, развёл руками. — Она сама.
— Фархат, ну, как сама? — Шуру всего трясло. — Ну, как сама? Она же человек.
— Да какой человек, — гнусным голосом возразил плюгавый пыльноволосый шнырь, — деньги воровала, портвейн чужой пила, в углу насс… ла.
Существо, не выбираясь из-под одеяла, напряжённо вглядывалось в Реброва.
— Воровала? — спросил её Шурка.
— Врут они! — выкрикнуло она. Синяки по всему лицу, глаза заплыли, волосы, как пакля.
Шура приехал на эту лесопильную базу к вахтовикам по наводке Ваньки. Брат предложил самим сделать кровать, в мебельных магазинах шаром покати, а у Ярослава был опыт творчества в плане мебельных дел. Опыт, конечно, так себе, но другого в наличии не имелось. И Шура приехал за двумя кубометрами сосновых досок.
— Ну хорошо. Ну украла, — произнёс Шура. — Сколько украла?
— Пятьсот рублей! — выкрикнул шнырь.
— Фархат? — Шурка повернулся к башкиру.
— Да откуда я знаю? Этот вон говорит.
Шурка покопался в карманах, достал пятисотку и положил на стол.
— В расчёте? — кивнул он шнырю.
— Стаканчик портвейна бы… — негромко прошептало существо.
— Как тебя зовут? — почти брезгливо спросил Шура.
— Катя. Екатерина, — ответило существо.
— Екатерина Великая, — заржал ещё один участник бардака. — Императрица! А вчера отсасывала, как обычная б…
— Фархат, она вам ещё что-то должна?
— Нет, Шур. Она свободна. Забирай.
Женщина заёрзала под одеялом:
— Добрый мой, хороший, — по-цыгански запричитала она, — дай им на стакан портвейна, у них есть, я знаю… А я тебе, хочешь, прям здесь дам? — С этими словами она распахнула одеяло и раздвинула ноги. Шура глянул… и комок подступил к горлу. Худющая. Кожа да кости. Титек нет. Промежность воспалённая. Как её здесь… Сколько раз…
Оглядевшись, он высмотрел её вещи и кинул ей:
— Одевайся.
Развернувшись к Фархату спросил:
— Портвейн есть?
— А то! — ответил башкир.
— Почём?
— Так тебе как другу Вани за лес и за то, что увезёшь эту, бесплатно!
— Не-е-е! Так не пойдёт, — засуетился шнырь. Но Фархат двинул локтем, и шнырь закашлялся.
Пила Катя жадно, прямо из бутылки, половину осушила в три глотка, вторую Шурка отобрал у неё.
Натянув на себя майку, трико, расправив засаленные волосы, она опохмелившимся, наглым голосом произнесла:
— А хочешь, я тебе в зад дам? Прямо здесь?
— Забирай её, — шепнул Фархат, — иначе убьют её. Прямо здесь.
Шура привёз доски и с помощью Славки и Фархата занёс домой.
— Ты чего такой? — настороженно спросил Славка, когда они остались одни.
— Бедная Лиза, говоришь? — злым голосом прошипел Шурка. — Соня Мармеладова? Всё книжки читаешь?
— Шур…
— Что «Шур»? Ну, что «Шур»? Выпьешь со мной? Портвейна? «Три семёрки»? Полбутылки осталось.

Екатерину он встретил много лет спустя, уже в начале двухтысячных, она работала репортёром в местной газете и пришла брать у него интервью. Была она всё такой же худой, но выглядела совершенно иначе. Стильная, ухоженная, с маникюром, в браслетах и кольцах. Она не узнавала его. А Шурка её разглядел сразу. Екатерина изящно курила и расспрашивала, Шурка отвечал, но его подмывало спросить: помнит ли она вкус портвейна «Три Топора»[215]? Но сдержался. Сам-то тогда лучше?

Рассказ четвёртый. Приговор

Нестор Полищук загорелся идеей провести коллективу Аэрокосмогеологии медосмотр. И не в обычной поликлинике, а в шикарном, расположенном на берегу замечательного озера Кан-То, профилактории «Озёрный». Такая вот блажь.
Специалистов там, правда, хватало, провести осмотр двадцати человек им не составило большого труда. При этом кроме традиционных методов — измерения давления, анализов крови, тестовых таблиц для глаз и ударов молоточками по коленке — в профилактории практиковали и более современные, так сказать, модерновые методы: УЗИ, компьютерную и функциональную диагностику… и всякое другое, разное.
Как обычно бывает на подобных мероприятиях, народ валял дурака, подкалывал и троллил друг друга, ржал — в общем, веселился как мог. Не работа же.
Шурка Ребров тоже веселился, пока не прошёл УЗИ щитовидной железы…
— Что вам сказать, молодой человек? — глядя на снимок, рассуждала врач-диагност — красивая женщина бальзаковского возраста. — Нехороший у вас снимок.
— То есть?
— То есть на снимке у нас пятно диаметром… — она приложила линейку, — восемь… нет, десять миллиметров, которое нам говорит… что в этом месте… понижена эхогенность тканей…
«Это ты сейчас с кем разговариваешь, пап?» — подумал Шурка фразой из анекдота, хотя лукавил: их подповерхностная радиолокация была роднёй УЗИ.
— И?
— И это значит… что возможны некоторые видоизменения в теле железы. Более подробно сказать не могу. — Она протянула снимок Шуре.
Он взял и полминуты внимательно разглядывал.
— А может, фиг с ним, с пятном? — предложил Ребров, оторвавшись от снимка.
— Может, и фиг… Только если этот участок «холодный», если он не активен как железа, не вырабатывает гормоны… — то, вероятнее всего, это опухоль. Злокачественная.
(Шурка прикрыл глаза. Перед его взором предстала площадь, гильотина и толпа народа. «Кра-а-а-ак!» — сказала взводимая гильотина. Шурку кинули в ложемент, и тут же лезвие заскользило вниз, набирая скорость. «Сходил — проверился…» — мелькнуло в испуганной голове.)
Он открыл глаза:
— То есть рак?
— Ну, зачем вы?.. Что сразу… Хотя… Возможно… Конечно… В общем, да… Рак.
(«Вжик!» — сказала гильотина, и Шуркина голова весело заскакала по ступенькам помоста в корзину с соломой. Мыслей в ней уже не осталось: испугавшись, они попрятались. Народ на площади ликовал…)
— И что посоветуете?
— Обследоваться. Обязательно обследоваться! Сделать снимок железы с радиоактивным йодом — тогда станет понятно, «холодное» это пятно или «тёплое». Если на том снимке пятно не проявится — значит, ничего страшного!
— И где я могу пройти такую диагностику? — мрачно поинтересовался Шурка.
(Настроение у него вдруг упало. Да и какое настроение без башки-то?..)
— Где-где… Не знаю где! На Большой земле. В каких-нибудь крупных городах. Вроде в Тюмени есть… и в Екатеринбурге.
— А Самара подойдёт?
— Самара? Можно и в Самаре. Но точно сказать не могу.
— Спасибо, — преувеличенно вежливо поклонился Шурка и стал одеваться.
(«Зашибись! — думал он отрубленной башкой, мысли в ней уже перестали бояться. — А что сейчас делать?» В Самару раньше июля он не собирался.)
— А как быстро это пятно может меня… э-э-э-э… угробить?
— Послушайте… — врач заглянула в бегунок, — Александр Александрович, то, что я вам сказала, безусловно серьёзно. Но вы не падайте духом! Просто нужно дообследоваться.
— Я могу взять снимок? — протянул руку Ребров.
— Да, конечно.
— До свидания. Спасибо. — И Шурка, скатав снимок в трубочку, вышел к двери.
— До свидания, Александр Александрович! Зовите следующего.
В коридоре Колганов рассказывал, как посещал уролога и как врач проверял предстательную железу.
— Она спрашивает: «Э! А что это вы никак не реагируете?» А я чё отвечу? Если мне не больно…
— …и даже приятно… — досказал Гришка, и все заржали.
— Чего, брательник, такой смурной? — ткнул Шурку локтем смеющийся Славка. — Нашли в почках камни самоцветные?
— Пока только песок и гальку! — включаясь в общее веселье, неуклюже схохмил Шурка.
— Дорожку будет чем посыпать… Ну что, мужики? Пошли, пописаем в баночку, покакаем в коробочку?
В остальном, по результатам осмотра, Шурка был здоров. Немного зашкаливало давление — ну так 9 Мая только отметили. Не у него одного с этим проблемы. Но злосчастное пятно висело, как проклятие. Может, рак, а может, и не рак. А ему ещё и тридцати нет. Весёленькое, бляха-муха, дело!..
Пока Шурка ехал домой, он твёрдо решил никому ничего не говорить. Дожить до Самары, пройти диагностику, а там… а там видно будет!

Это были трудные два месяца. Носить в себе тайну, нехорошую тайну — тяжкое испытание. Легче стало, когда в июне уехала семья — не нужно стало врать про плохое настроение, про то, что болит голова, не надо притворяться…
А потом уехал и Славка. И никто больше Шурку ни о чём не спрашивал. Правда, Шурка уже жалел, что ничего не рассказал Славке, но тут Васька Федорчук как-то поинтересовался: а ты чего та-та-такой смурной, — и Шурка открылся.
Они сидели до позднего вечера, а Шурка рассказывал, рассказывал, рассказывал, хоть и рассказывать там особо нечего, но ему было страшно, очень страшно, и хотелось выть в голос.
Через самарских друзей Шурка разузнал, что в Самаре, в Областной клинической больнице, есть комплекс оборудования для проверки щитовидной железы. Узнал, как записаться и сколько стоит. А в середине июля наконец-то вылетел в Самару.
С Соней они разминулись, Соня летела ему навстречу, а Владька дожидался отца у бабушки — Сониной мамы. Шурка с сыном собирались съездить в Питер. До поездки была неделя, за которую Ребров решил расставить точки над «i». Записаться на диагностику оказалось нетрудно: Шурка просто позвонил, и ему назначили дату.
В назначенный день он уехал рано: процедура в десять, добираться — аж на другой конец Самары: два часа, не меньше. В клинике Ребров отыскал отделение функциональной диагностики, оплатил сеанс лимфорентгенографии (так назывался метод) и сел ждать очереди.
Ближе к десяти его вызвали, ввели в вену контрастное вещество — йод–131 — и отправили погулять. Щитовидка, проявляя активность, должна была захватить радиоактивные атомы йода. Любит она йод.
Шурка ходил-ходил, курил-курил и думал, что примерно так же должен чувствовать себя преступник на суде перед оглашением приговора. Смертного приговора. А какого ещё? Рак не делает снисхождения никому. Шурка знал истории о чудесном исцелении, о том, как люди становились истово верующими или уходили в отшельники, некоторые доставали безумные деньги и делали операции в призрачном Израиле. Но в основном всё заканчивалось одним. Горстью земли и словами: «Он для нас был…»
А вокруг плыло и дышало ласковое самарское лето — жара набирала обороты, манила Волга, завтра он собирался попить пива с друзьями, в Северном — молодая жена, дома — девятилетний сын. А ещё его ждала мама, ей он тоже пока ничего не сказал. Нестерпимо хотелось жить!..
— Ребров!
Шурка вздрогнул и обернулся.
— Александр Александрович Ребров? — уточнила полная некрасивая медсестра, выглядывая во двор, где он курил.
Шурка кивнул.
— Пошлите!
Ребров затушил сигарету, глубоко вдохнул-выдохнул, глянул на небо, перекрестился и зашёл в отделение.
— Раздевайтесь по пояс и ложитесь вон на тот стол под аппаратом, — указала толстуха.
Пальцы, расстёгивая пуговицы, предательски дрожали и всё норовили перепутать. Ребров снял рубашку, шагнул к столу, забрался на него и лёг.
— Пациент готов, — доложила медсестра сидевшему в соседней комнате врачу.
— Вдохните… и не шевелитесь! — скомандовал врач в микрофон.
Послышался негромкий звенящий звук… и всё стихло.
— Вставайте, одевайтесь, — сказала медсестра.
Шурка сполз со стола и побрёл к одежде.
— А, собственно, чего ищем?
Ребров повернулся. Врач стоял в дверном проёме и с хрустом аппетитно грыз яблоко. Шурка молча достал из сумки снимок и подал его доктору.
— Пятнышко… Погоди. — Врач вернулся в свою комнату. Шурка надел рубашку. Послышалась работа принтера. Доктор вышел и протянул Шурке другой снимок.
— Сам сравнишь? — Врач, верно оценив Шуркин возраст, перешёл на ты: ему самому было чуть за тридцать.
Шурка смотрел на снимок: на нём ярким неправильным пятном цвела щитовидка.
— Видишь? Всё равномерно залито светлым фоном. Никаких аномалий нет, как на твоём снимке. А это значит…
— …что пятно «тёплое»? — несмело предположил Шурка.
— Какое? Ах да… Да! «Тёплое», как ты говоришь. — Врач широко улыбался. — Страшно было?
Шурка молча кивнул и направился к выходу. Потом вспомнил, что не поблагодарил доктора, — подошёл, крепко пожал руку, буркнул: «Спасибо!», развернулся и вышел.
Ёклмн… жив! Жив, здоров и всё в порядке! Господи, спасибо! Спасибо тебе, Господи! Спасибо-спасибо-спасибо!
Шурка шёл по улице к трамваю, широко улыбаясь. Он даже не обратил внимания, что, пока он проходил диагностику, небо затянуло грозовыми тучами. Он шёл по проспекту и осознавал: чтобы пережить эдакую радость, ему нужен коллектив. Хороший, правильный коллектив! Ибо ему срочно нужно поделиться несостоявшимся горем и внезапно обвалившимся на него счастьем. Лучше, конечно, брата, но Славка за Волгой… И друзья все — на работе…
Ребров покрутился на месте, высматривая магазин. Он уже знал, к кому он сейчас поедет, нужно только обязательно взять бутылку «Сибирской», полкило колбасы, хлеба, банку маринованных огурцов. А поедет он к однокашнику Славки и своему Учителю Степану Александровичу Цветаеву. Только с ним он сможет пережить сегодняшний день!
Он ехал в родной институт, а за окном трамвая буйствовала стихия: хлестал дождь, сверкали молнии, беспрестанно громыхало. Но Шурка ничего не слышал и не замечал: он сидел, прислонившись лбом к стеклу, и блаженно улыбался…

Интермедия. Времена погоды

В общении мы много говорим о погоде: какая она была «тогда», какая «потом», а какая «перед этим». Погода в значительной степени определяет наше состояние. Существуют даже так называемые метеозависимые люди. И особенно сильно погоде подвержено наше настроение.
Дождик идёт — мы хмуримся.
Выглянуло солнышко — улыбаемся.
В этом нет ничего удивительного: такими нас сделала природа, такими нас создал Господь Бог. Правда, своими гордыми мозгами мы пытаемся сопротивляться таким уж совсем простым реакциям, но внутреннее естество не обманешь — и оно командует: «Выглянуло солнышко — улыбайся!» И мы улыбаемся… И это правильно.
На Севере погода подобна капризной экзальтированной даме с прохладным отношением к людям. Прохладным в буквальном смысле. Но это в общем. А в деталях? Какая она, погода на Севере? Как в песне:
Полгода – плохая погода,
Полгода – совсем никуда…


Шурка приехал на Север в марте 90-го из Самары. В Поволжье уже начиналась весна. Приехал — и застал последствия трёхдневной пурги. По улицам, расчищая горы снега, ходили бульдозеры. Люди штурмовали громадные сугробы и протаптывали глубокие узкие тропинки. На три предыдущих дня закрывался аэропорт, не работал транспорт — наступил временный коллапс.
Март на Севере — совсем не весна. Март — зимний месяц. Может быть пурга, а может мороз. Может быть минус тридцать, а бывает — и за сорок. Зима в марте лютует порой покруче, чем в январе в средней полосе.
Тем не менее март — самый благоприятный месяц: и для начала полевого сезона, и для лыжных походов. В середине марта над Сибирскими Увалами часто устанавливается мощнейший антициклон. И тогда на заснеженных просторах Западной Сибири погода бывает, как в высокогорье: под ногами холодно, а сверху — хоть раздевайся и загорай. И видимость: «миллион на миллион». А потом вдруг раз — и опять пурга.
Март — зима, но тёплое солнце уже намекает: скоро холода закончатся.
Апрель — увы, тоже не весна. Ещё целый месяц минусовых среднесуточных температур. Но уже среднесуточных. Днём возможны небольшие плюсы. А к концу месяца дневные плюсы могут разогнаться градусов до десяти и выше, что, конечно, само по себе хорошо, но тогда наступает всеобщее наводнение. Всемирный потоп. Весь снег, который выпал за зиму, пытается растаять и уплыть. Но не растает и не уплывёт — ночной минус сохранит его, по крайней мере, ещё на месяц.
В это время начинается, как сегодня модно говорить, «когнитивный диссонанс», а по-простому — разрыв шаблона в голове. На Большой земле весна, снег сошёл, девчонки снимают зимние сапоги и надевают короткие юбочки, а на Севере…

В мае организм уже весь изнылся. Хочется тепла и весны. Она наступает, но неохотно. Даже на День Победы бывают снегопады. До пурги, до снежного бурана!
В это время поражает несоответствие между длительностью дня и кучами снега, оставшимися после зимних холодов. Белые ночи уже не за горами, и в девять вечера изумительно светло, но при этом холодно, а порой морозно, а на обочинах дорог огромные сугробы — свидетели зимы.
А ещё в мае может наступить резкое потепление, как случилось в девяносто четвёртом. Тогда за два дня температура поднялась до плюс двадцати, мгновенно сошёл весь снег, вылезла трава и распустилась берёза. Всем показалось, что всё — лето! Однако не тут-то было! Как говорил один Шуркин знакомый вертолётчик: «Я и в июле всегда с собой беру валенки, а уж в мае…» Через три дня врезали морозы. Выпал снег. Задуло, запуржило. Первые нежные листочки скукожились и почернели. На берёзу страшно было взглянуть — думалось, что в этом году она больше не распустится. Но велика сила жизни. К концу мая вновь вылупились листочки.
В мае прилетают гуси. В мае первый раз в году на проталины выбираются любители полусырых горелых шашлыков. В мае зацветает нежными жёлтыми пушистиками ива. В мае начинается жизнь!

Первого июня наступает календарное лето. Но День защиты детей на Севере — точно не лето. Какой-то переходный период с морозами и оттепелями, со снегом и дождём — «чёрт-те что с чёрт-те чем». Природный бардак! Кажется, что лето уже не наступит никогда, нервы на пределе — хочется на всё плюнуть и уехать туда, где зелёная… нет — изумрудная трава, горячее яркое солнце и аквамариновое небо.
Но тут на посёлок обрушиваются тепло и солнце. И всё вокруг начинает торопиться. Трава растёт так, что, если прислушаться — кажется, можно услышать, как она шуршит, пробиваясь сквозь песок.
Песок. После снега везде песок. Нормальной почвы на Севере почти нет. Тонкий слой подзола, накопленный за сотни и тысячи лет, — это всё, что есть из плодородной почвы. Но вездесущую траву это не смущает. Пырей везде. Пырей и иван-чай. Но настоящее время иван-чая ещё придёт — позже.
В июне прилетает трясогузка и, слава богу, наступает долгожданное лето.
В первой декаде встаёт на крыло комар.
Во второй — может случиться жара, а может и выпасть снег. Это как повезёт. Северный помнит и Троицу со снегом в 91-м, и жару 92-го. Но и то и другое — погодные экстремумы. Обычно всё-таки плюс двадцать пять днём и плюс пятнадцать ночью. К концу июня при такой погоде можно даже купаться и загорать.
В середине-конце июня наступает время мошки́.
А 22-го — самая белая-белая ночь. В час ночи солнце спускается на несколько минут за горизонт и тут же возвращается, чтобы снова светить круглые сутки. Белые ночи — ещё один природный фактор, сводящий с ума людей на Севере. Белые ночи хороши в Питере, на пару дней отпуска. А когда они длятся почти три месяца, потихоньку начинаешь звереть.
Июнь кончается — приходит июль…

На Севере можно услышать: «Лето — самое холодное время года». Почему? А бывают года, когда всё лето держится температура +12…15, а отопление отключили ещё в начале июня. И тогда в квартирах и на работе устанавливается температура, как на улице.
А бывает, температура падает ниже +10, как это случилось в начале июля 96-го. Тогда вся растительность стояла в задумчивости до середины июля: распускаться ей… или уже плюнуть и не заниматься всякой ерундой в этом году.
И тогда в домах достают зимние одеяла… включают масляные электрические обогреватели… А прохожие на улицах кутаются в шарфы и куртки…
Самое интересное, что такое время лучше переживать в поле — там и печка всегда под рукой, и комар с мошкой из-за холода вялые.
Но бывает июль и с жарой за сорок, как в 92-м и 93-м годах. В июле 93-го Шурка вернулся с полевых работ из-под Когалыма, где аэрокосмогеологи три дня шарахались по болотам в сорокаградусную жару. От тех дней у него на энцефалитке на груди остался белёсый квадрат — от соли и пота. На груди регистратор георадара, а снять энцефалитку… да какое там снять! Откинуть капюшон невозможно, мошка́ зверствовала неистово. Уж лучше холод.
В июле накатывает первая грибная волна. Подосиновики и маслята. Немного рыхлые, влажные, замечательно вкусные — может, оттого, что первые. В июле собирают чернику и голубику. Июль — полноправное, долгожданное северное лето.

В августе накал белых ночей идёт на спад. От погоды больше не ждут сюрпризов. Если лета не было, то уже и не будет. Если в июле стояла жара — она спадает. В начале августа ещё можно купаться в озёрах. И это время иван-чая.
Кипрей цветёт, как сумасшедший. Его розовые цветы видны повсюду: вдоль дорог, на берегах озёр, на пустошах и пустырях, даже на заброшенных свалках. Чуть позже он отцветает и начинает пушить семенами. Время заваливает за середину месяца, случаются первые заморозки.
Всё. Лето кончилось.
Начинается скоротечная северная осень.
Во второй половине августа появляются белые грибы, которые несколькими волнами в грибные годы будут радовать северян до устойчивого минуса.
Доспевает брусника. Желтеют берёзы и осины. Болото в августе приобретает тёмно-красный, почти малиновый оттенок. Краснеет мох от обилия клюквы. Собирать её будут позже, в сентябре.
К концу августа погода портится: всё чаще идут холодные затяжные дожди.
В августе улетает трясогузка.
Как на Севере не бывает весны, так почти не бывает осени. Нет-нет, листья на деревьях желтеют и опадают, но не всё так просто.
В сентябре ещё могут быть относительно тёплые дни. Однако среднесуточная температура уже падает ниже плюс восьми, и в начале сентября в северных городах и посёлках начинается отопительный сезон. Во второй половине сентября возможны кратковременные снегопады, после которых выпавший снег быстро тает. Но и это тоже не правило.
25 сентября 1998 года Ребровы с большой компанией собрались на речку со звучным названием Вэльхпеляк-Яха на шашлыки. С вечера договорились, утром проснулись — а за окном валит снег. Огро-о-о-омными хлопьями. Созвонились и решили мероприятие не отменять. Оделись потеплее и так, по снегу, пошлёпали на речку. Наелись полусырых шашлыков — сухих дров почти не было, а уголь тогда не продавался — в снегу навалялись, даже снеговика слепили. А снег падал, падал, падал. А народ говорил: «Ой, да ерунда всё это! Завтра растает». Но Шурка смотрел на стаи гусей, которые толпами экстренно откочёвывали на юг, и думал про себя: «Не-е-е-т. В этом году уже не растает. Зря гусь так драпать не станет — зима за ним».
Так и случилось. В том году снег больше не таял. И осины со свежемороженой зелёной листвой так и стояли до ноября, пока ледяной ветер не ободрал их.

Октябрь бывает тёплый. Редко, но бывает.
В 97-м весь месяц стояла ровная погода: +5… +10. В тот год была тихая, дождливая осень, как в Подмосковье. Но в целом среднестатистически 15–25 октября на Северных Увалах ложится снег. А перед этим, 10–15-го, улетают утки и гуси. Конец октября — верное начало зимы.

В ноябре в Северном зима настоящая. Покрылись льдом реки и озёра. Снега насыпало по колено. Могут врезать и первые морозы. На ноябрьские праздники девяностого — когда Шурка возвращался из Самары длинным кружным путём через Нижневартовск и Сургут — врезал тридцатник, а он в одной осенней курточке. Это его сильно впечатлило…

Декабрь. Стоят крепкие морозы. Температура выше минус 20–25 не поднимается. Холодно и темно. Двумя этими словами можно полностью охарактеризовать декабрь. Холодно и темно.
22 декабря — самая длинная ночь в году. День энергетика. Светает к десяти, к двум темнеет. У народа всё чаще случаются срывы. Неумеренно пьют даже те, кто всё остальное время не особенно увлекается алкоголем. Апофеозом становится Новый год, который начинают отмечать с католического Рождества.
Но к Новому году нужна ёлка, поэтому всем посёлком ждут небольшого потепления, чтобы съездить за «праздником» в лес, потому как по морозу можно привезти только голые палки. И, как правило, дожидаются. Небольшие оттепели до минус 10–15 регулярно случаются за неделю до праздника.
А вечерами и ночами в небе можно наблюдать полярные сияния. Описать эту неземную красоту невозможно — её надо увидеть своими глазами. Даже фотографии врут.
Новый год! Ура!
Первая нерабочая декада января — небольшая катастрофа для северных населённых пунктов. Выехать не получается — дорого, деньги копят на лето. Остаётся есть, пить и слоняться из гостей в гости. Никаких лыж, коньков и санок быть не может, над всем Севером устанавливается мощный морозный антициклон с температурами минус 40–45. Были года и до минус 50! Тогда на восточных месторождениях температура опускается до минус 57.
Каникулы кончаются, люди выходят на работу, но на месторождениях работа стоит. Стоит техника. Стоят нефтяные качалки. Стоит транспорт. Минус 35 — предельная температура для стали: при более низких она становится хрупкой и крошится. А тут минус 50!
Жизнь замирает. Милиция не выпускает из посёлка легковые автомобили, чтобы не помёрз народ на дорогах — в машинах с заглохшими двигателями. И всё равно прорываются… Всё равно глохнут. И всё равно замерзают.
Морозы. Весь январь морозы. Но как-то в 94-м на Новый год случилась оттепель, всё текло и изменялось, продлилось это чудо чудное недолго: через три дня вернулись морозы и восстановили status quo.

Февраль жизни не облегчает. Именно в феврале 90-го Шурка впервые отморозил себе уши, когда приехал знакомиться с Севером.
А в феврале 98-го он первый раз увидел на термометре минус 50. Тогда «полтинник» стоял две недели кряду. На работу Ребров ходил, надевая поверх пиджачной пары лыжный комбинезон и пуховую куртку и передвигаясь короткими перебежками от магазина к магазину.
По улице ходят почти не видя. Закутанные, замотанные, кто в очках — без очков — всё равно от них толку нету, стёкла сразу покрываются изморозью. А мимо проплывают туманные фигуры. И не только ничего не видно, но и не слышно — ощущение, что даже звуки замёрзли.
И кажется, что всё вымерло и не будет конца и края этим морозам…
Но нет! К концу февраля температура поднимается, и тут уж налетает ветер. Пока стоят морозы, ветра нет. Как только холод отпускает — начинается светопреставление. В сейсмопартиях вагончики специально устанавливают буквой П: чтобы человек, выйдя в пургу по нужде, не заблудился. Но случаев, когда замерзали в трёх метрах от вагончиков именно в феврале, сколько угодно — каждый год пополняется копилка страшных историй.
Свистопляска будет до марта, но иногда в конце февраля устанавливается замечательная солнечная погода, и днём под солнцем начинает таять снег. Это первое напоминание: северная зима не вечна, и она закончится, и когда-то обязательно придёт лето. Пусть короткое, пусть комариное, пусть дождливое, пусть холодное, но всё равно — такое долгожданное лето…

Рассказ пятый. Северная рыбалка

Удачные рыбалки Шурка может сосчитать по пальцам. Причём одной руки. Ну не рыбак он. Не случилось. И это несмотря на то, что рыбалка на Севере — наряду с охотой, сбором грибов и ягод — одно из главных удовольствий, развлечений и видов культурного отдыха.
Про рыбалку «наливай да пей» говорить, конечно же, нечего. На настоящей рыбалке если и пьют, то «для сугреву» или для аппетита под уху. В Северном целые рабочие коллективы выезжали в выходные на такие настоящие рыбалки. И Шурка выезжал…
Замечательная была поездка за карасями на старицы[216] Иту-Яхи, в район Северо-Западного месторождения. Караси на Севере огромные! Шурка, когда первый раз увидел, решил, что это карп средних размеров. За такими и поехали на два дня с ночёвкой.
Добрались на партейном уазике до Иту-Яхи, переправились через быстротечное русло на резиновой лодке, заросшими тропами прошли и пронесли лодки, расставили сети на старице. (Сети на Севере — обычный способ лова, и законом не возбраняется ставить их на непроточных озёрах и старицах.)
Сети расставили, лагерь разбили — тент от дождя и спальные мешки. Палатку не ставили. Развели костёр, и, пока всё городили — в первую сетку попались три рыбины. По полкило каждая!
Тут же заварили уху. Настоящую. Без картошки и пшена. Только рыба, лавровый лист, зелень, соль и перец. Рыба чистилась по особому рецепту Александра Григорьевича Золевского. Да-да, всё того же Григорича — куда же без него? Более того, он сам и чистил.
Есть место у карася, Григорич называл его «мезьга» — кровянистый нарост с внутренней стороны позвоночника в брюхе, так вот, упаси господь вычистить его! Если вычистил — всё! Выливай уху в озеро. Так комментировал процесс чистки Григорич. Но Шурка, Славка и Гришка Бевзенко, который незаметно подкинул в котелок пару картофелин, были не столь критичны. Уха, на их дилетантский взгляд, получилась отличная! Рыба-то свежая! Настоящая уха — она из свежей рыбы.
И пока в сетки ловились следующие караси, они сидели и вкушали уху с чёрным хлебом под водочку. А как же? Водочка к ушице — милое дело! Природа, воздух, красота, комара и мошки́ уже нет, костерок…
Хорошая получилась рыбалка! Они и домой рыбы привезли. Соня чуть в обморок не упала, когда Шурка с добычей вернулся. Не было такого!
Однако сеткой — рыбалка промысловая. Совсем другое дело — удочка или спиннинг. И Шурке однажды повезло попасть и на такую рыбалку.
Летом 93-го Гришка Бевзенко, Васька Федорчук и Шурка на ГАЗ–66, на их верной «шишиге», объезжали месторождения Северной нефтяной компании. Мониторили нефтяные загрязнения. Подозрительные участки предварительно выделялись на компьютере по материалам аэрофотосъёмки, а проверялись полевыми работами. Проверка простая — приехал, нашёл подозрительную лужу, ткнул палец, понюхал — нефть! Загрязнение.
Мотались аэрокосмогеологи по полторы-две недели по федеральным, промысловым и межпромысловым бетонкам. Но иногда с дорог сворачивали — всё-таки «шишига» — вездеход.
Машина эта стала им как дом родной. Аэрокосмогеологи приобрели её в 92-м и оборудовали по полной. В кунге[217] установили три лежанки-рундука, печку, раскладные стулья, даже складной стол. Всё под рукой: и еда, и необходимая аппаратура (они по ходу дела и лоцировали). Теперь, если космогеологов не выбрасывали за двести километров вертолётом, они в любое место выезжали на «шишиге» и горя не знали. Тепло, сухо и не дует — это вам не палатка!
Инспектируя органами чувств нефтяные разливы и проехав за неделю уже не одну сотню километров, бригада Василия Федорчука остановились на выходной между Новогодним и Янгпуровским месторождениями.
Места в 90-е там были чистые — никто без дела не шарахался. Встали на невысокой песчаной гриве. В полутора километрах — озеро Нюдя-Тырель-Яхато. Оно их и интересовало. Как известно, тушёнка в полях приедается на третий день командировки до смерти. А поэтому рыба или дичь — всегда хорошо. За день до этого Гришка подстрелил пару уток, и на ужин готовили шулюм. Сегодня они рассчитывали на вечернюю уху.
Гришка с Василием накачали лодку, бросили в неё снасти и потащили через высохшее болото. Шурка остался готовить обед. Рыба если будет, то только к вечеру.
Погоды в тот год в конце августа стояли изумительные. Днём чувствительно прогревало солнышко, сухо, а мошка́ и комар из-за ночных холодов вялые и не зверствовали.
Шурка начистил картошки, поставил её на газовую плитку — возили с собой большой баллон пропана — забрался на крышу кунга, сбросил с себя куртку, рубашку и улёгся загорать. Лёгкий ветерок, вспененные облака, вездесущие чайки… Он задремал и очнулся, только когда услышал крики со стороны болота. Ребров приподнялся и увидел, как по болоту в сторону «шишиги» огромными скачками по кочкам несётся Гришка, орёт и машет руками.
«Случилось что?» — забеспокоился Шурка, надел рубашку, скинул вниз куртку и спустился. Картошка почти сварилась — оставалось заправить её тушёнкой. Ребров открыл пару банок и вывалил их в варево, автоматически помешивая. Может, конечно, что-то и произошло, но обед-то никто не отменял.
Пока возился, прискакал Гришка.
— Всё бросай и пошли! — выпалил он.
— Ты чё… как угорелый? Случилось чё?
— А ничё не случилось, — переводя дух, закурил Гришка. — Собирайся, говорю. Давай-давай…
— Нет. Несётся он, значит… — натягивая болотные сапоги, перечислял Шурка, — орёт, значит, руками машет. И «ничё» у него «не случилось»?
— Давай-давай-давай! Копаешься долго! — Гришка лихорадочно затягивался. — Готов? Пошли!
Ходить по болоту, даже если оно сухое, — сущее наказание. Ноги из-за моховых кочек приходится задирать до самых ушей. Полтора километра до озера они шли минут двадцать.
На озере, метрах в пяти от берега, на лодке плавал Васька, расправляя только что растянутую снасть.
— П-привёл? — не поднимая головы, поинтересовался Васька.
— Привёл-привёл. Как у тебя?
— У-у-уже одного щу-щурка вы-вытащил.
— Дурной небось, — предположил Гришка и повернулся к Шурке: — Удочку бери. — Он ткнул пальцем в двухметровый побег осины с мотком лески и крючком.
— А поплавок? — Шурка недоумённо разглядывал «удочку». — Грузило?
— Они там на хрен не нужны! — заржал Гришка, а Вася замахал руками: дескать, иди уже, Ребров, не смеши.
Гришка, а за ним Шурка — прошли наискось от озера к ручью: то, что там ручей, Шурка знал по аэрофотоснимку.
— Смотри, — показал рукой Гришка, когда они вышли на берег, — видишь?
В ручье шириной метра три и глубиной метра полтора-два, по центру, в прозрачной воде, навстречу течению, мордами к озеру стояла стая окуней. Небольших — с ладонь или чуть больше.
— Смотри. — Гришка взял у Шуры удочку, достал из ведра, что стояло на берегу, окушка, оторвал грудной плавник, нацепил на крючок и закинул снасть в ручей. Крючок понесло от озера — но через секунду несколько окуней кинулось к наживке, Гришка резко подсёк и вытянул из ручья окуня. — Видал?! — снимая рыбу и бросая в ведёрко, восхищённо произнёс Гришка. — Показать ещё или сам?
— Сам-сам. — Шурка выхватил удочку и нацепил на крючок перо окуня. — Ну… — закинул Шурка наживку… — раз! — На крючке затрепыхался очередной окушок.
— Развлекайся! — Гришка хлопнул Реброва по плечу и ушёл заниматься грузилами.
За следующие двадцать минут Шурка поймал около полусотни окуней. Сначала он в качестве наживки использовал плавники. Потом ему надоело, и он попробовал слепня — на слепня окунь тоже клевал. Тогда он накрутил шерстинку. Окунь и на шерстинку клевал. Шурке стало интересно, и он нацепил кусочек фантика от конфеты. На фантик дурной окунь тоже брал!
Не клевал он только на пустой крючок и на лист осины. Шурка доставал — не ловил, нет — доставал окуней ещё минут пять, потом смотал удочку, взял ведёрко и пошёл к мужикам.
— Ты чего?! — поднял голову Гришка, он сидел на корточках и вязал грузы к верёвкам.
— Да ну на хрен! Это не рыбалка… Это геноцид какой-то… — Шурка ткнул ведром. — Мы чего теперь с ними делать будем?
— Ты не пе-переживай, уже пара щучек уже по-попалась. — Васька приподнял из лодки полуметровую щуку. — Так что бу… будем делать двойную уху.
— А картошку с тушёнкой? — приревновал Шурка.
— Картошку сейчас съедим, а на вечер уху сделаем. — Гришка затянул очередной узел, скусив хвостик лески. — Жалко, водки нет.
— Не трави душу! — почмокал Шурка и вдруг спохватился: — А окуней что, чистить будем?!
Удовольствие чистки колючего окуня то ещё: в ведре его было не меньше шести десятков.
— Зачем? В марле выварим. Даже потрошить не станем.
— Ладно, закругляйтесь, я пойду обед накрывать. — И Шурка пошлёпал в сторону «шишиги».
Вечером они приготовили уху.
Что это была за уха! Окуни дали первый навар. В него положили три щучьи головы и варили ещё минут пятнадцать. Потом закинули куски рыбы. А в конце Василий добавил щучью икру, печень и сердца ещё четырёх пойманных щук. Гришка настоял на луке и картошке, чтобы было сытнее, но они уже не могли испортить вкус. Волшебство состоялось.
Допоздна они хлебали уху, ковырялись в окунях и щучьих головах — благо освещение в кунге всегда наготове. Наконец, насытившись, они отвалились, как кот из мультфильма про блудного попугая.
— Да-а-а… — протянул Гришка, ополаскивая руки, — всё-таки жаль, что водки нет!
— Да… д-да и хрен с ней, — заикаясь, сообщил Васька. Он разбирал ещё одного, уже пятого, «последнего» окуня, — так бы водку пи… п-пили, а так у-у-уху ели. Это ж совсем другое у-у-удовольствие! — И с ходу тыльной стороной ладони припечатал заблудшего осеннего комара. — До-дохлый, зараза… — констатировал Васька, отваливаясь от стола.

Интермедия. Гнус

Вдруг откуда-то летит маленький Комарик,
И в руке его горит маленький фонарик.
…
Подлетает к Пауку, саблю вынимает
И ему на всём скаку голову срубает!
Муху за руку берёт и к окошечку ведёт:
«Я злодея зарубил, я тебя освободил
И теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться!»


К. Чуковский, «Муха-цокотуха»

Многие согласятся, что пусть уж лучше тысяча злодеев-пауков, чем одна сотня комаров или мух, даже совсем маленьких, с фонариками и женатых…
Банально известно, что всю эту летающую нечисть бо́льшая часть населения России на дух не переносит. И не только России. А за что любить? Кому нравится, когда зудит надоедливое насекомое — и не столько кусается, сколько мешает спать и приводит в бешенство? Каждому знакомо то мстительное наслаждение, когда, притаившись под одеялом, наконец дождёшься момента, когда вампир присядет на тебя (ему даже можно позволить вогнать в себя хобот, чтобы он, гад, быстро взлететь не смог), и как только он расслабится и начнёт сосать кровь, резко хлопнуть себя по лбу и с удовольствием растереть противное насекомое… А, зара-а-аза!
Везде они нас преследуют, везде, портя самые прекрасные моменты: вечернюю прогулку с девушкой по набережной Волги, туристический поход в Карелию, рыбалку на Селигере… И нет от них никакого спасу!
Шурка думал, что знает о комарах всё, пока не попал на Север.
Первое знакомство с северным комаром у него случилось на полевых работах на Восточно-Таркосалинском месторождении. Тогда, 7 июня, он стоял по колено в снегу, а вокруг вилось облако комаров. «Облако» — не преувеличение, а единица измерения: одно облако, два облака, три… Славка бил по плечу, считал убитых комаров и уверял, что комар не промысловый, так… ерунда, на ладони только пятьдесят трупиков… Вот если бы семьдесят… Или девяносто… Тогда — да, тогда комар «встал на крыло».
Размером северный комар не вышел — мелковат. Врут, что он не помещается в кулаке: с одной стороны ноги, с другой — «клюв». Врут! Но размер в данном случае — не главное. Жрёт толпа, а не размер.
Хуже комара — слепни. Этой твари хватает везде, но на Севере она какая-то отчаянная, и её там столько, что ветровые стёкла в июле приходится отмывать специальными средствами, ничего не видно из-за клякс разбившихся вдребезги гигантских мух. Как кусаются слепни, знают все. Но мало кто из «белых» людей знает, что слепни — одна из главных причин смертности оленят в стадах у ненцев. Молодняк в буквальном смысле зажирают! А ещё оводы, которые портят шкуры взрослым оленям, засаживая личинки под кожу. Одно слово, мразь!
Но есть нечто, что похуже слепня…
Мошка́. (Именно с ударением на последний слог. Мо́шки — это мелкие мушки в средней полосе, которые толкутся над землёй, и самое большое горе от них — если попадут в глаз. А на Севере — мошка́.) Безусловно, пальма первенства в поедании людей и других теплокровных на Севере принадлежит ей. От комара и слепня спастись можно плотной одеждой, от мошки спасенья нет. Мошка кусает не слёту, как комар или слепень, — она кусает, забравшись под складки одежды, проползая под резинками носков, курток, даже трусов. При этом она не пьёт кровь, как всякий порядочный, уважающий себя комар, она буквально жрёт человека — живьём ест в самых нежных местах. Спрятаться от неё можно только в закрытых помещениях: в палатке, в доме, в квартире. «Мошка́ в доме — не хозяйка». Но в лесу или на улице… полный беспредел.
У Шуры с мошкой сложились особые отношения. Первый в году укус мошки для него был как прививка. Его кусали в шею, и та отнималась на несколько дней, ни повернуть голову, ни наклонить — Шурка так и ходил, как статуя. Через три дня укус проходил, и после можно было жрать Шурку сколько угодно до следующего сезона — он только чесался, как блохастая собака. Впрочем, не у него одного организм проявлял такую жёсткую реакцию на укусы мошки: у Нестора Полищука, например, развивался отёк лица.
И никакие репелленты на неё не действовали и не действуют, а на «Дэту» она и вовсе внимания не обращала. Хоть залейся! (От северных комаров «Дэтой» приходилось умываться и мыть ею руки.) Что помогало смягчить атаки мошки, так это дёготь. Но, кажется, он не столько отпугивал её, сколько маскировал человека. Поэтому для всей северной летучей дряни аэрокосмогеологи готовили специальную термоядерную смесь: две части «Дэты» на одну часть дёгтя. Представляете, какими красавцами они возвращались через неделю летних полевых работ? А как пахли? Кстати, полевую одежду поэтому и не стирали: чтобы насквозь пропиталась ядерной смесью. И становится понятно, почему коренное население почти не моется: зимой холодно, а летом защитный слой смываешь.
Весь этот летучий антураж существовал не только к полевым работам, но и к рыбалке, к охоте, к сбору ягод и грибов. Поэтому грибы на Севере никто не собирает, степенно расхаживая по лесу. Нет там такого удовольствия. Собирают на предельной скорости, чтобы набегающий поток успевал сдуть комара или мошку.
А в общем…
Всё бы ничего — живут же в таких условиях: ханты, манси, ненцы и ещё десяток-другой коренных народностей Сибири, Аляски и Канады, но встреча с мошкой может поставить человека на грань жизни и смерти… Укусы всей этой насекомой твари чреваты жёсткими аллергическими реакциями. Поймал такую реакцию и Шурка.
К концу девяностых он уже несколько лет работал в Северной нефтяной и, слава богу, на полевые не ездил: только за грибами и крайне редко — за ягодой.
Хуже каторги эта ягода! Особенно сбор клюквы. Ползаешь по болоту в болотных сапогах, под тобой колышется и хлюпает няша, руки сырые, задница сырая, колени сырые, если ветра нет и тепло — жрёт комар и мошка, если ветер — холодно до дрожи, сбор-то обычно проходит в конце сентября. Как-то братья всё на той же Тырель-Яхе полдня собирали клюкву по холодине, выпили для сугреву бутылку водки… и ни в одном глазу. Чуть не околели на том болоте. Поэтому Шурка говорил: «Не я эту ягоду сажал — не мне её и собирать!» А если отвечали: «Небось морсик клюквенный-то любишь», парировал: «Обойдусь!» — и шёл покупать ягоду на рынке.
Ну так — про аллергию…
Как-то летом Шурка со Славкой остались одни на хозяйствах. Жёны и дети разъехались по отпускам и каникулам в Самару, Москву и Воронеж. Славка пришёл к Шурке утром в воскресенье — уже в энцефалитке, сапогах — и предложил сходить на Кан-То за морошкой.
Кан-То — большое озеро в полутора километрах от Северного, его название переводится как Лебяжье озеро. Когда-то там, наверное, и правда жили лебеди и ханты, но теперь на озере профилакторий, детский дом и пляж, на котором иногда летом купаются. На ближнем берегу — пляж, а на дальнем — болота. На болоте — морошка.
Делать Шурке было нечего, и хоть морошка не входила в сферу его интересов, он решил брата поддержать. Надел полевую одежду, сапоги, взял рюкзак с чаем и бутербродами… и вдруг обнаружил, что в рюкзаке нет «Дэты»! А без «Дэты» в августе на Кан-То даже соваться нечего… У Славки её тоже не оказалось — он понадеялся на брата. Ничего, решили братья, по дороге в аптеке чего-нибудь прихватят. Аптека на полпути к озеру.
Но нашей «Дэты» в ней не нашлось, а продавалась всякая импортная дрянь. Покрутив носом, они наконец выбрали аэрозоль «Москитол», который тогда и увидели в первый раз. (Только-только на Севере появились все эти заграничные новинки.) Ярослав тогда ещё всё восхитился: «О, Франция!», они оба помнили, как Золевский рассказывал про встречу с канадскими лесниками, у которых были французские репелленты: «Пшикнул спереди, пшикнул сзади — и ни одна зараза не-не подлетает».
Вооружившись современным средством защиты от кусающих насекомых, они прямиком направились на Кан-То. Не доходя полкилометра, как положено по инструкции, распылили на себя облако вонючей гадости. Ещё через пять минут были на болоте. Славка принялся собирать редкую морошку — народу там уже прошло, как на демонстрации: посёлок-то рядом, а Шурка просто шарахался по кочкам.
Между делом братья болтали о том, что если не обращать внимания на комаров и мошку, то гнус перестаёт жрать — была у них такая завиральная теория.
— По-другому пахнет человек, наверное, — увлечённо рассуждал Шурка. — Надо только понять, как не обращать внимания, — и всё: репелленты станут не нужны!
— Ага. Или изобрести маскирующий репеллент, — не отставал Славка, — на основе запаха «необращения внимания».
Пургу они на пару могли нести долго…
Потом вспомнили и о положительной стороне существования такого количества летучих насекомых на Севере. Видите ли, ими питается перелётная птица: и личинками, и взрослыми насекомыми. Утка, ныряя, клювом гроздьями счищает личинок мошки и комара с подводных растений. А гуси, сидя на гнезде, даже не сходят с него, если хотят покормиться, просто открывают клюв, и им в глотку набивается вся эта живность. Так что… не всем плохо…
Братья гуляли уже час, когда Славка, с кряхтением разогнув спину, глянул на Шурку и, вдруг нахмурившись, встревоженно поинтересовался:
— Ты чего?
Шурка оглядел себя и пожал плечами:
— А чего?
— У тебя рожа вся раздулась.
Шурка коснулся лица… Действительно, распухло. Он, конечно, чувствовал, что с лицом что-то не так, но особого значения не придавал. Ну, укусила пару раз мошка. Ну да, не действует на неё этот новый хвалёный репеллент — что он, на Севере первый год, что ли?
— Та-а-а-ак… — Славка похлопал себя по карманам, диазолина с собой он тоже не взял, старший часто на полевые брал антигистамины, у самого проблемы. — Давай, брательник: дуй в посёлок. По пути заскочишь в аптеку… Попросишь… — Он замялся. — Они сами всё поймут. Давай бегом. Бе-гом!
И Шурка побежал.
По дороге у него начали опухать руки, ладони стали, как маленькие подушки. Но дышал он пока нормально. Пока. Долго ли? Хотя и так понятно: недолго. Перекроет кислород, и кирдык.
В аптеку он ворвался — только дверь не вынес. Аптекарша всплеснула руками, запричитала и кинулась искать что-то на полках. Через минуту она скормила ему две таблетки, дав запить минеральной водой. Шурка таблетки проглотил, водой запил, заплатил и засобирался домой. Аптекарша хотела его оставить, но Шурка, сказавшись, что его ждут, ушёл.
Дома он сразу завалился спать — «спучий» препарат попался.
Когда через два часа вернулся Славка, Шурка уже был в норме — отёк сошёл. Старший поставил Шурку, покрутил, внимательно осматривая. Потом сгонял за бутылкой грузинского вина — Славка полюбил его ещё со времён службы в космических войсках. Братья выпили по стакану и, пока жевали зелень с сыром, решили, что зима на Севере — лучшее время. Хоть холодно, зато нет всей этой летучей твари.

Рассказ шестой. Мёртвая река

Работая в аэрокосмогеологии и занимаясь подповерхностной радиолокацией, братья исколесили не одну сотню километров болот и лесов Западной Сибири, не раз выступали на конференциях, и однажды их пригласили опробовать новый метод при поиске золота.
Приглашение Ребровы приняли с энтузиазмом: интересно же поработать «на золото». Несмотря на перманентное бедственное положение с деньгами в Аэрокосмогеологии, средства изыскали и командировали братьев в горы приполярного Урала.
Добирались Ребровы до золотоискательской партии длинным, кружным путём. Из Северного с тридцатью килограммами груза (локационная аппаратура: локатор, антенна, аккумуляторы, самописец; смена одежды, болотные сапоги, сухпай на три дня) братья вылетели в Салехард. Переночевали там в каком-то клоповнике — при аэропорте он числился гостиницей. А утром, едва успев на последний в сезоне «Метеор», — дело было в конце сентября — отправились вниз по Оби.
Шесть часов плавания, и они в городе Берёзове, или, как сегодня называют этот посёлок, Берёзово. Город сей стоит на слиянии Сосьвы и Оби. Ребровы знали, что он знаменит «сосьвинской селёдкой», подававшейся к царскому столу, и ссыльными, которых некогда великая матушка Россия отправляла в эту глухомань за государственные злодеяния. Одним из таких ссыльных был, как помнится, друг и соратник Великого государя Петра Алексеевича, светлейший князь, первый губернатор Санкт-Петербурга, некогда всесильный временщик Александр Данилович Меньшиков. Были там и Миних, и Остерман, и другие персонажи. Сильно историческое место.
Устроившись в «гостиницу», которая на поверку оказалась бывшей школой, Ребровы отправились в Берёзовский аэропорт за билетами, а по пути решили осмотреть достопримечательности.
Но не на что там было смотреть. Ничего не осталось. Обыкновенный заброшенный сибирский посёлок. Главная достопримечательность — невероятно большие, прямо-таки огромные лайки, которые шастали от двора ко двору, сбивались в стаи, устраивали друг другу выволочки и при этом трогательно клянчили еду у всех встречных-поперечных. Создавалось впечатление, что их там никто не кормит, однако выглядели они вполне упитанными. Уже в аэропорту братья ближе познакомились с одним из таких «берёзовских аборигенов». Знакомство обошлось в три буфетские котлеты, полбуханки хлеба и банку кильки в томате. После чего пёс восхитительной белой расцветки, кое-где она пробивалась сквозь серо-коричневую берёзовскую грязь, стал их закадычным другом и решил лететь с ними хоть на край света.
Взяв билеты и насилу отбившись от нового «приятеля», Ребровы вернулись в «гостиницу», где с изумлением обнаружили, что электричества нет ни в одной из ипостасей: ни света в лампочках — почитать, ни тока в розетках — вскипятить чаю. Философски рассудив, что, возможно, это и есть главная историческая достопримечательность ссыльного города, братья поели холодной тушёнки и завалились спать.
А уже рано утром они были в аэропорту, загрузились в Ан–2, сделали Берёзову ручкой и вылетели в Саранпауль.
Если Берёзово — захолустье, то Саранпауль — место ссылки для ссыльных из Берёзова. Посёлок буквально утопал в жидкой грязи, от которой спасали только деревянные настилы — «тротуары». По проезжей части ходили вездеходы, тракторы «Беларусь» и коровы. Последние, видимо, тоже были вездеходными: гуляли как хотели, где хотели — и по «тротуарам» в том числе, оставляя на них грязь и лепёшки.
Расспросив прохожих, Ребровы добрались до центральной конторы золотоискательской геологической партии, получили документы на заселение в общежитие и были уведомлены, что завтра, в десять утра, вертолёт заберёт их в горы.
Общежитие они нашли недалеко от центральной конторы, вселились в него, с радостью обнаружили электричество, центральное отопление, чистые кровати… и не обнаружили элементарных удобств. Удобства прятались «на дворе» в деревянном домике известной конструкции. Издержки невылупившейся цивилизации…
Делать до завтра было нечего, и братья отправились прогуляться.
Представляете, с каким изумлением они минут через десять стояли перед обычным деревенским домом, на дверях которого было написано: «Уральский музей кварца»! В такой-то глуши, в стороне от дорог — «Уральский музей кварца».
Оказалось, что музей состоит при той же геологической экспедиции, и он — о чудо! — крупнейший в мире (представляете, в мире!) музей природного кварца! Смотрителем при нём был больной, простуженный, безумный геолог. И хоть сопли у него лились гужом, он провёл братьев по музею «от и до».
Не-е-ет, это были не просторные прохладные залы с мраморным полом и прозрачными витражами, где экспонаты выставлены под стеклом и снабжены поясняющими надписями «это — то… а это — это, найдено тогда-то и там-то». Это были стеллажи… стеллажи… стеллажи… в пять-шесть ярусов, забитые пробами, сколами, кристаллами, россыпями. Смотритель бережно снимал каждый образец и объяснял… нет, не объяснял — распевал сагу о камнях. Кварцы, аметисты, турмалины, цирконы… Безумно красиво и безумно интересно. И поскольку Ребровы всё выслушивали с неподдельным вниманием, смотритель в какой-то момент вдруг замолчал, вперив в них красные слезящиеся глаза, высморкался в полотенце, произнёс: «Щас…» и скрылся за стеллажи.
Вернулся он через минуту с газетным свёртком и со словами: «Вот! Сам нашёл! Никому не показываю» вручил его братьям. Славка аккуратно развернул газету, а там… Представьте у себя в ладонях аквариум. Вода кристальной чистоты, дно поросло коричневым трёхсантиметровым игольчатым переливающимся мхом, а поверхность выгнута, как линза, и от этого дно просматривается удивительно чисто и ярко. И всё — блестит, сверкает и переливается… Трёхкилограммовый скол пьезокварца, вот что это такое было. У братьев перехватило дыхание! Любовались они минут пять, потом Славка так же аккуратно завернул скол и вернул смотрителю. Тот не стал спрашивать: «Ну как?» — он и так всё понял по их лицам.
В полном молчании Ребровы раскланялись и покинули музей. По дороге они продолжали молчать. Говорить было не о чем, они только что видели чудо, им только что было явлено доподлинное доказательство существования Господа Бога.

На следующий день, в десять утра, братья уже сидели на ящиках возле вертодрома и дожидались «восьмёрки».
И тут произошло замечательное событие.
Со стороны аэропортовского магазина мимо них промчался огромный детина в телогрейке, ватных штанах, грязных сапогах и на ходу крикнул: «Вы какого хрена сидите?! Там водку без талонов дают!»
Здесь уместно вспомнить, что действие происходило в самом начале девяностых. Антиалкогольный закон вроде бы уже отменили, но водки в свободной продаже ещё не было — только по талонам. А тут — такое!
Славка, который до этого лежал, блаженно растянувшись на ящике с аппаратурой и курил, подскочил и бросился к магазину. На полпути он вдруг остановился, развернулся, побежал назад, показывая младшему в сторону гор. Шурка повернулся и увидел приближающийся вертолёт. Но когда Шурка снова посмотрел в сторону Славки, брат уже опять бежал к магазину и при этом махал рукой: мол, забрасывай, забрасывай — я сейчас!
Вертолёт сел, дверь открылась, борттехник выпрыгнул и рванул к Шурке. «Геофизики?! Почему один?! Где второй?!» Перекрикивая рокот двигателей и свист лопастей, Шурка пытался объяснить, мол, сейчас второй… надо ему… отошёл — с минуты на минуту будет. Борттехник выматерился и стал помогать Шурке таскать и загружать манатки в вертолёт. Погрузив, он убежал куда-то на склад — попросили прихватить какие-то запчасти для золотоискателей. Ещё через пятнадцать минут всё было готово, а Славка не возвращался. Краем глаза, пока таскали, Шурка видел, как к магазину со всех сторон сбегаются мужики. Ситуация складывалась тревожная: ждать Славку скоро не приходилось, а вертолётчики, как известно, народ нетерпеливый и простоев не любят.
Шурка стоял возле вертолёта и жестами показывал командиру (тот смотрел на него в зеркало заднего вида), мол, сейчас… сейчас… Командир раздражённо шевелил губами и грозно сверкал глазами. И тут в один миг Славка оказался рядом. Рукав у него был надорван, но вид брат имел лихой и задиристый, в руке он держал газетный свёрток, в котором легко угадывалась поллитровка — «чебурашка». Он заскочил в вертолёт, Шурка следом, борттехник захлопнул дверь… и геликоптер пошёл на взлёт.
Старший весёлый, раскрасневшийся ощупывал полуоторванный рукав. Наклонившись к Шурке, сквозь шум винтов он проорал: «Чуть по морде не получил! Пообещали намыть, когда вернусь! Но хорошие мужики! Вертолёт в окно увидели — сразу без очереди пропустили. Хороший народ! — и, показав большой палец, добавил: — Вот такой!» Прекратив бесполезные попытки приделать рукав на место, он стал прятать бутылку в рюкзак.
Через час вертолёт заходил меж горами на посадку к приисковому посёлку. Добрались…
Прииск встретил их морозной солнечной свежестью. Конец сентября в горах приполярного Урала — поздняя осень. Перед посёлком, гремя перекатами и водоворотами, мчалась Хальмер-Ю. Выше по течению в неё вливался Пальник-Шор — его хорошо было видно по брызгам и радуге за каменистым плато. А со всех сторон поднимались Уральские горы.
Они выгрузили на площадку вертодрома аппаратуру и рюкзаки. Вертолёт поднялся и ушёл отвозить запчасти, а со стороны посёлка к Ребровым скорым шагом спешил мужик. Оглядев братьев, их багаж и что-то про себя прикинув, он зло сплюнул и поинтересовался: «Жратву привезли?» Ребровы переглянулись, пожали плечами и ответили, что никто никаких распоряжений им не делал и ничего не передавал. Мужик ещё раз сплюнул, смерил презрительным взглядом и со словами: «Понаехало… кормить чем?» — развернулся и, насвистывая, пошёл в сторону посёлка.
А братья сели на ящик с аппаратурой и закурили… Приехали, мать иху… Нас не ждали, а мы припёрлись! Договорилось, значит, руководство… етить-колотить.
А со стороны посёлка мчалась, захлёбываясь в лае, свора местных партейных собак, они пропустили вертолёт и теперь навёрстывали упущенное. Доскакав до братьев, псы уселись кружком и, виляя хвостами, стали всем видом демонстрировать, что уж как они рады новому знакомству… уж как рады… а вот, кстати, чё-нить пожрать, мужики, вы привезли? И эти про то же…
К вечеру, однако, недоразумения были улажены. Ребровы представились начальнику полевой партии. Их разместили в балок и поставили на довольствие. Потом Ребровы вместе с главным геологом выпили «трофейную» водку и наметили план предстоящей работы.
Основной задачей им ставили обнаружить с помощью локации погребённые под галькой и песком коренные скальные породы в долине Хальмер-Ю. В глинистых отложениях над этими породами было большое содержание золота, настолько большое, что поисковой партии разрешили заниматься промышленной добычей. Редкий случай, надо сказать.
Сама река возле посёлка неширокая — всего метров пятнадцать — была шумна и гремлива, настоящая горная река. Название — Хальмер-Ю — в переводе с языка коми означало «Мёртвая река». Шурку заинтересовало: действительно, в ней ничего не водится, но рабочие сказали, что буквально третьего дня в зимние ямы «скатился» хариус. Речка мелкая, зимой промерзает до дна, а потому осенью рыба уходит ниже по течению — где река шире и ямы под двадцать метров глубиной. Там даже таймень водится, но туда далеко. Обломилась Ребровым рыбалка. Впрочем, не впервой. И братья приступили к работе.

Они уже отпахали три дня, отходили километров пятнадцать, вывели метров десять самописных лент, но ожидаемых результатов не получили. Ускользали золотосодержащие глины, не читались. Никак братьям не удавалось их подсечь.
А само золото им показал главный геолог. На прииске, где работала драга, он надолбил в тазик кварцевой породы и за два часа, пока Ребровы рядом лоцировали, намыл из неё горсть золота.
— Мужики! — окликнул он, когда братья с локатором проходили мимо. — Вы самородное золото видели?
Интересно, откуда бы они его видели?
— Пошли — покажу…
И не только показал, но и ссыпал братьям в ладони.
Золото оказалось тяжёлым. Несоразмерно объёму тяжёлым. На Хальмер-Ю оно не россыпное, а натёчное — не песок, а чешуйки. Но какая разница? Золото же!
— А вы ту сторону реки не хотите посмотреть? — спросил геолог.
И тогда родилась идея: пересечь с локатором всю долину реки поперёк. Перебраться на ту сторону, подняться в горы метров на четыреста — например, напротив посёлка — с включённым локатором спуститься к реке, перейти её вброд и отлоцировать даже посёлок. Может, тогда станет яснее подземная картина. Проход назначили на следующий день.
А вечером повар, он с прилёта проникся к братьям неприязнью, накормил их остатками вчерашней солянки и обеспечил Ребровым бессонную ночь.
Утро, несмотря на отличную погоду, ощущалось гадким и болезненным. Живот у Шурки не переставало крутить, голова, как чугунная, Славке было не лучше, но они решили не откладывать и, попив пустого чаю, вышли на маршрут.
На первом этапе следовало пройти пару километров вниз по течению, до брода. Как обычно, за ними увязалась Белка — молодая белая лайка. Она с первого дня воспылала к братьям любовью и каждый день сопровождала их на маршрутах, за что вознаграждалась печеньем и конфетами, которые Ребровы брали с собой к чаю.
Два километра — недалеко, но по камням, кустам и глине — вылилось часа в полтора. При этом пришлось ещё пару раз «присесть», причём делали они это втроём — похоже, Белка ужинала вчера тем же. Однако ближе к броду они почувствовали себя легче: то ли вышла вся дрянь, то ли оказали действие таблетки, которые всегда водились у Славки в походной аптечке, но переправлялись они уже без проблем.
А на том берегу, в маленькой лагуне, Ребровы обнаружили небольшого хариуса и устроили на него охоту. Белка с лаем носилась по лагуне, поднимая тучу брызг, и больше мешалась, чем ловила. Закончилось предсказуемо: хариус, перепрыгнув узкий перешеек, ушёл в реку, и они остались ни с чем. Зато настроения прибавилось.
А вокруг красота! До этого они ходили по северной — солнечной — стороне реки, и другая — теневая — выглядела сумрачной, непролазной чащей. Так оно и было, но теперь сквозь деревья южной стороны виднелась северная — солнечная, игравшая всеми красно-золотистыми оттенками осеннего леса.
Они пошли в направлении посёлка, забирая в гору. Никогда до этого Шурка не мог себе представить, что можно совмещать подъём в гору и хождение по болотным кочкам. Но так было, это изумляло и выматывало одновременно. Славка бойко шёл впереди вместе с Белкой, а Шурка, гружённый аппаратурой, волокся сзади. До переправы аппаратуру нёс брат. Хитрый брат! Ох, хитрый, он знал, что на этой стороне будет труднее.
Через час, когда они должны были подойти к начальной точке намеченного маршрута, их развеселила Белка. Взвизгнув, она с ходу рванула на гору. «Смотри, смотри! — закричал Славка. — Заяц!» Шурка увидел: метрах в пятнадцати, чуть выше, во всю прыть несётся крупный серо-белый косой, Белка его нагоняла, сказывалась разность длин лап на гористых участках. Мгновение — и… Но тут случилось непредвиденное: Белка резко сбавила темп, а через секунду и вовсе встала. Заяц понял, что им никто не интересуется, снизил скорость, вильнул в сторону и пропал среди камней. Белка, задумчиво постояв, заскулила и начала пристраиваться «присесть». Достала вчерашняя солянка! Вернулась Белка — словно побитая. Как же… промахнулась… живот подвело…
От души насмеявшись, братья перекурили и обсудили, какие они все хреновые охотники, но виноваты, конечно, не они, а «собака-повар».
Через десять минут Ребровы стояли в начале маршрута. Внизу, как на ладони, просматривался посёлок: игрушечные домики, маленький трактор, крохотные люди; речка серой лентой извивалась среди гор. Шурка включил аппаратуру и пошёл за братом. Славка отсчитывал шаги и расставлял пикеты зарубкой на небольших редких сосёнках. Двигались медленно, старались получить качественный материал.
Через полчаса стояли уже у реки. Славка шаг за шагом, медленно стал в неё входить. Шурка остановился, поставив аппаратуру на паузу. Хоть шли медленно, он запыхался и теперь отдыхал, готовясь войти в реку.
Всё это время Белка крутилась под ногами, а потом ввязалась в перебранку со своими собратьями, партейная свора уже поджидала локационную группу на поселковом берегу.
Старший, сделав пять шагов, ухнул по пояс…
— Ух! Мать!.. Резкий спад какой… Холодно! Не-е-е-е! Лоцировать не будем!.. — Славка стал возвращаться. — Дно скользкое. Утопим всё. Но переправимся здесь. Не обратно же…
Он помог Шурке снять аппаратуру.
— Сильно холодно? — От вида брата Шурку била крупная дрожь.
— Зубы сводит. Жаль, водку выпили, переправились бы — погрелись. Ну что, брат, пошли? — И, взяв у Шурки антенну, он снова вошёл в реку.
Через три шага, держа в поднятых руках аккумуляторы и локатор, за ним шагнул и Шурка. Старший в очередной раз ухнул со ступеньки и оказался по пояс в воде. У Шурки мурашки, как лошади, заскакали по телу. Но когда он сам ухнул, перехватило дыхание, и перед глазами поплыли фиолетовые круги. «Холодно» — не то слово. Ноги онемели сразу. А под ногами — скользкие камни; и течение — даже здесь, у берега, — уже набирало силу и скорость.
— За мной, след в след! — повернувшись, крикнул Славка.
— Да пошёл ты… Корчагин… — отбрехнулся Шурка. И тут он явственно услышал лай и оглянулся… Эта зараза, вместо того чтобы вернуться бережком в посёлок, решила форсировать речку с ними. Она уже перепрыгнула три камня и целилась на четвёртый, куда ей было точно не допрыгнуть. Да даже если бы и допрыгнула — дальше всё равно оставалось ещё метров десять сплошной воды.
— Домой! Домой, дура! — заорал на неё Шурка.
Но дура присела и прыгнула; задние лапы заскользили на камне, и она жопой начала сползать в воду. Только в этот момент до Белки дошло, что дальше дорога — только на тот свет: по такому течению ей не выплыть.
Стараясь ступать аккуратно, удерживая равновесие, Шурка перехватил локатор, подобрался к камню и свободной рукой подтолкнул Белку. Та выбралась на камень всеми четырьмя лапами и завыла.
— Что, сука! — заорал Шурка. — Как выбираться будешь?!
Но Белка стояла и выла, нет, уже не выла — она звала, она плакала…
Тем временем метрах в трёх от Шурки Славка решал, куда наступить дальше, там, где он стоял, было уже выше пояса, и течение бурунами охватывало его тело. Услышав шум, он повернулся:
— Что! У вас! Там?! — через силу крикнул Славка.
— Зараза! Сволочь! Куда её?! Я не ухвачу её! Слав! Она тяжёлая!
— Щас! — прочитал по губам Шурка, и Славка стал медленно пробираться обратно. Когда до камня оставался всего один шаг, брат поскользнулся и ушёл под воду. «П… ц! — вспыхнуло у Шурки в голове. — Долоцировались!» Но Славка тут же выскочил и рывком подобрался к камню. Белка скулила. Свободной рукой старший зацепил собаку за загривок и с силой кинул себе на плечо. Постоял, выровнялся и медленно пошёл в сторону поселкового берега.
Господи, как они выбрались на ту сторону? Как дошли? В голове плыло, мысли замёрзли, тело онемело. Шурка только хорошо запомнил, как на той стороне визжала и брехала стая партейных собак.
Под шум и гам, под грохот реки они и вышли. Слава бросил Белку в сторону берега, ещё не доходя до кромки двух шагов. Та шлёпнулась, подскочила и тут же как ни в чём не бывало присоединилась к общему гвалту.
— Всё! — с силой выдохнул Славка. — Выбрались! Старый я дурак… Должен же… Понесло… В балок… В балок — бегом! Всё снимай! А я печку… Аппаратуру не захлестнуло?
— Ка-кажись, н-нет, — проклацал зубами Шурка и тяжёлой рысью заспешил в сторону балка.
Через полчаса голые, закутавшись в одеяла, — сырую одежду развесили по всем гвоздям и верёвкам, которые только нашлись в балке, они сидели возле печки, а та гудела и завывала, как реактивная. Чайник закипал.
— Обед пропустили, — жаловался Шурка, в животе у него жалобно урчало.
— Вчерашнего ужина тебе мало? — засмеялся Славка и толкнул Шурку в бок. — Весь берег засрали… Щас чайник вскипит, тушёнку с луком разогреем — полезнее будет. Всё, Шур, будет ништяк!
И тут в дверь скромно постучали.
— Не занято! — отозвался Славка. Дверь отворилась, и в ней показался повар.
— Здорово, мужики! А вы чего на завтрак не приходили?
Изумлённый Славка ответил не сразу. От кого-кого было ожидать внимания к себе, только не от повара…
— Да мы чаю с утра попили и пошли… Чтобы время не терять.
— Ага… Вы это… В общем, давайте… Переодевайтесь и приходите на обед. Только быстро, не задерживайтесь!
Вышел повар, уже не скромничая, громко хлопнув дверью.
— Ни фига себе! — впечатлился Славка. — Давай, брательник, переодеваемся и пошли, пока этот хмырь не передумал…
Через пять минут Ребровы сидели в столовой, а перед ними дымились тарелки с борщом, жрать хотелось неимоверно, и они сразу накинулись на еду.
— Погоди, мужики… погоди, я сейчас закусь сварганю, — совсем решил доконать братьев своей добротой повар. — Выпить вам надо, а то окочуритесь…
— Так кто ж против… — отложил ложку Шурка. — Только нечего…
— Сейчас будет! — И повар скрылся в подсобке.
Ребровы сидели обалдевшие, не понимающие, а здоровенный кошак, килограммов на восемь, щурил на них зелёные глаза с картофельных мешков.
— Сторож, — заметил Шурка.
Дверь подсобки хлопнула.
— Ага, сторож… Стервец: целыми днями дрыхнет на мешках, а ночью мышами промышляет. — С этими словами повар бухнул на стол бутылку «Московской». — Щас, огурчики… Стаканы… — суетился он. И, расставив, сел напротив Ребровых.
— А вы братаны, значит? — Он разлил водку по стаканам.
— Ага, я Славка, а он Шурка.
— Ну и я Сашок. Давай, за ваше здоровье!
Подняли, чокнулись, выпили.
— Ешьте, мужики, — сказал Сашок, зажёвывая огурцом, — ешьте.
И братья набросились на еду.
Когда Сашок наливал по второй, братья уже отмякли и согрелись. Приятное тепло от водки и горячего борща растекалось по телу.
— Одного не могу понять, — продолжил пытать повар, — вы зачем в реку-то полезли?
— Разобраться нужно с показаниями аппаратуры, — не стал вдаваться в подробности Славка.
— Ага… Ну эт тоже понятно. — И, пожевав с минуту ус, повар наконец-то решился: — А собаку-то чё взялись вытаскивать?
Шурка от неожиданности даже борщ перестал хлебать:
— А чего её — бросить нужно было? Она же уже там, того… Не выплыть ей было!
— Да понятно! Одно непонятно… — Он внимательно посмотрел на Славку. — Сам чуть-чуть не навернулся, я ж видел, а собаку вытащил! Зачем? А?
— Ну как зачем?! — Славка тоже перестал жевать. — Живая она! Жить хотела! Понимаешь? Странный ты человек! ЖИТЬ!
Вечером от главного геолога братья узнали, что Белка — собака повара.
А ещё через день Шурка и Славка улетели в Саранпауль. На этом их приключение закончилось. Через два дня они уже были в Северном. Работу оформили, защитили и сдали. Неплохая вышла работа, даже хорошая — зацепили братья глины. Собирались съездить ещё, да так и не получилось…

Много позже, сидя у Шурки дома, Славка, держа на коленях Шуркиного кота Василия и лаская его, рассуждал:
— Реинкарнация… сансара… индуисты… буддисты… Все они говорят, плохо это! Обратно на землю — опять страдать… А я бы вернулся сюда. А то кто же тогда станет заботиться о брошенных кошках и собаках? — Он потрепал коту ухо. — А дети? А тётки? Нет, я обратно сюда попрошусь! Не нужна мне эта нирвана! Мне сюда надо!

Интермедия. Кот Василий

Будем гладить всех мурчащих,
Тёплых, сонных, настоящих,
Запуская руки в меховые животы.

Переменчивы все вещи
В странном мире человечьем,
Постоянны мягкие, мурчащие коты.


О. Пулатова, «Тёплые коты», группа Fleur

Мир так устроен, что все люди делятся на кошатников и собачников.
Шурка — кошатник. Кошки — его страсть.
Он всегда любил этих своенравных мяукающих бестий, которые умеют притвориться белыми и пушистыми. А могут внезапно войти в образ «зверь-совсем-зверь», и тогда их зелёные (или жёлтые) глаза мечут искры, когти выпущены, шерсть вздыблена, а откуда-то изнутри раздаётся мерзкий, гнусавый вой.
Но Шурку не проведёшь: он хорошо знает, как они беззащитны, и, как, несмотря на всю свою показушную храбрость, остро нуждаются в нашей любви, хотя и тщательно это скрывают. Они даже мяукать выучились для нас, для людей, в природе кошки общаются друг с другом совсем иначе (но это их кошачий секрет).
Шурка с детства дружил с кошками.
Во-первых, потому, что они жили в его дворе. Котята — которым, как всем молодым зверятам, интересно узнать, как устроен мир, и которые бесстрашно шли знакомиться с ребятишками. Бездомные взрослые коты и кошки, те не особо шли на контакт со страшной угрозой под названием «дети», но Шурка умел ладить и с ними.
Во-вторых, в семь лет у него появился свой собственный кот — Васька. Серый, полосатый — камышовой окраски — он попал в Шуркин дом крохотным котёнком и прожил в нём полтора года. В детстве у Шурки непросто складывались отношения со сверстниками — рос он слабым, болезненным ребёнком — и Васька был его единственным другом. Пока оставался котёнком. Потом, когда вырос, он повадился ходить к кошкам по подвалам и подцепил лишай. Тогда эту заразу не лечили… Это была первая боль утраты. Вся семья поклялась, что больше никогда! Никогда! Ни одна кошачья лапа не переступит порог этого дома!
Она и не переступила. Того дома.
Время шло, Шурка вырос, выучился, женился, стал большим и самостоятельным, у них с Соней родился Влад. В далёком северном посёлке у младших Ребровых появился свой дом, и Шурка ещё не знал, что время той страшной клятвы уже истекло. Да и не распространялась та клятва на порог нового дома.
В августе 91-го, как раз, когда в Москве бузили гэкачеписты, младшие Ребровы получили квартиру. Состояние её было, прямо скажем, аховое, и потребовалось множество вечеров, чтобы привести её в порядок. В один из таких актированных дней, когда Шурка возился с входным замком, меняя его, мимо прошёл сосед сверху. Ребров уже однажды видел его краем глаза и знал, кто это. Прошёл и прошёл, Шурка не стал отвлекаться. Но сосед вдруг вернулся.
— Привет, — сказал он.
— Привет, — коротко взглянув, кивнул Шурка и продолжил копаться во внутренностях замка.
— Новенькие?
Шурка вытер руку о штанину и подал соседу:
— Шура.
— Николай. — Сосед уверенно сжал руку. — Куришь?
— Курю.
Закурили. Несколько минут они молча изучали друг друга, и было заметно, что Николай хочет что-то спросить, но не знает, с чего начать.
— Мы живём здесь… — он кивнул наверх, — над вами… Уже пять лет.
— Угу… — Шурка тоже не знал, чего говорить. Они продолжили курить молча. Когда сигарета подошла к концу, Николай наконец решился:
— А если бы ты выбирал, кого бы выбрал: кота или кошку?
— Кота, — не моргнув глазом брякнул Шурка. Он же ни о чём таком не думал…
Сосед молча затушил в банке сигарету и пошёл наверх. Шурка поглядел вслед, пожал плечами, ещё пару раз затянулся, тоже затушил окурок и продолжил ковыряться с замком.
Николай вернулся минут через пять, хитро подмигнул и со словами: «Кота, значит…» — наклонился и выпустил из руки полуторамесячного чёрно-белого котёнка, подтолкнув его к Шурке. А потом стремительно развернулся и бегом через ступеньку ускакал к себе.
— Э!.. Мы так не договаривались… — начал Шурка, но говорить было некому. Он вздохнул, поднял котёнка и посмотрел в его голубые кошенячьи глазки:
— Привет, мелюзга! Что мне теперь с тобой делать?
Котёнок, понятное дело, не ответил. Шурка ещё раз вздохнул и зашёл в квартиру.
Вот и переступили лапы…
Большой радости котёнок у Сони не вызвал. Странное дело. Котёнок же! Вот так, с неба! Ан нет — не вызвал… Более того, Шурке в ультимативной форме было предложено сдать животное обратно. Немедленно! Сию минуту! Так бы, наверное, и случилось, но Влад, ему шёл уже шестой, — заблокировал мамино решение. В деревяшке, которую они снимали, обитало полным-полно мышей, и Влад уже отлично знал, что те должны бояться кошек. Они уже от мышей однажды брали в аренду кошку Мусю у Бевзенко, и та с удовольствием давила серую навязчивую и беспардонную живность. Но Мусю пришлось вернуть. А пока Ребровы приводили в порядок новый дом, они продолжали жить в той гадкой съёмной мышино-тараканьей квартире. И котёнок, по мнению Влада, мог решить их проблемы.
— Ладно, — через силу согласилась Соня. — Только спать он будет на кухне. С мышами!
Так в доме Ребровых — сначала на съёмной, а потом уже и в новой квартире — поселился кот Василий. А как Шурке было его ещё называть? Он вообще оказался Шуркиным котом. Вся животина в доме обычно бывает чья-то, кошки и коты чаще хозяйкины, но Василий стал Шуркиным. А началось всё с той первой ночи, когда Василия (тогда ещё просто Ваську) сунули в зимнюю шапку и оставили на кухне. «Пусть мышей ловит!» — распорядилась Соня. Но мелкотёнку ночью стало страшно, и он расплакался писклявым кошенячьим мяуканьем. И Шурка, успокаивая его, в конце концов взял к себе под бок. Так — под боком, а потом в ногах — рос этот мелкий хулиган, составляя компанию Владу, как много лет назад составлял компанию Шурке тот, его детский Василий.
Случались с Васькой, конечно, разные житейские неприятности.
То он начинал заболевать какими-то грыжами, и приходилось делать операцию — которая чуть не закончилась сепсисом — Шурка сам колол пенициллин.
То на втором году жизни кот в подвале подхватил лишай (снова подвал и снова лишай) — но в этот раз Шурка не сдался и, выдержав Василия два месяца на карантине (всё это время Шурка ночами спал на раскладушке в закрытой комнате вместе с котом), вылечил его.
А ещё, как обычно бывает, в это же время у Ребровых до кучи завелась собака. Но коллёнок Джой в доме не прижился. Подхватив энтерит, он, к всеобщему горю, умер на седьмом месяце. Шурке тогда показалось, что кот сильно сдружился со щенком. Василий несколько дней после смерти лопоухого и длинноносого сидел у двери и ждал. Но, наверное, всё же Шурке казалось…
Несколько раз Василия «женили». Выхолостить рука не поднималась. Наверное — зря. Не было бы всех этих вонючих меток, мучений этих, кошачьих томлений. Наконец, не было бы этой бесконечной беготни по подъездам и подвалам.
Как бы там ни было, к пяти годам кот вырос, возмужал, стал упитанным красавцем с хорошо развитым «интеллектом» («болтал» без умолку) и с добрым, уживчивым характером. Был он, как положено коту, независим, но при этом оставался ласкушей, любил посидеть на коленях у гостей, проверяя их на политкорректное отношение к кошкам, и спал, конечно же, на кроватях: либо с Шуркой, либо с Владом (или, если ему хотелось уединения, в кресле).
В общем, был Василий обыкновенным котом с обыкновенными кошачьими слабостями. Рыбу любил. Душу готов был продать за неё.
Ценой в душу у Василия насчитывалось немного вещей: свежая щука, жареная утка, маринованные моховики (жили же на Севере), валерьянка и хлорокс!
Да-да, хлорокс. Он любил, когда мыли пол с добавлением этого дезинфицирующего средства. Часами потом мог кататься по полу, вылизывая его. «Наркоман»…
И, конечно же, он, как все коты, был охотником.
Как-то январским утром к Ребровым в туалет через незакрытое отверстие вентиляции влетел воробей. Заснул, дурачок, в шахте вентиляции и упал во сне. В это время в туалете находилась Соня. Крик, который раздался оттуда, поднял бы мёртвого! Ну сами представьте, сидите вы это… а тут на вас падает воробей!
На крик сбежался весь дом. А когда Василий увидел причину переполоха, с ним сделалось нехорошо.
Или нет?
Или хорошо?
Или…
Трудно определить, но мозг у него отключился точно. Пока Шурка ловил воробья, Влад держал Ваську за лапы и хвост. И хоть хвост и задние лапы у него были блокированы, он, извиваясь, полз на передних, пытаясь добраться до воробья.
Шурке удалось поймать ненормальную птицу и выпустить её на улицу. Кот, вслед запрыгнув на форточку, проследил за полётом несостоявшейся добычи, грустно мяукнул… и целый день «не разговаривал» с Шуркой. Такую охоту батя испортил! Такую охоту… Но характер у Василия был отходчивый, добрый, и уже назавтра он снова любил своих домашних и делал всё, чтобы они об этом не забывали.
А ещё Василий не терпел разлада в семье. Если это случалось, мог искусать любого, кто начинал повышать голос. Шурка смеялся и предлагал надеть коту голубую каску миротворца.
Да всё было нормально в ребровской жизни с котом. Случались некоторые сложности с отпусками, но Шурка с Соней ездили отдыхать по очереди, чтобы Влад мог подольше пожить в нормальном лете. А один раз они путешествовали в Самару вместе с котом. Несколько раз оставляли его со Славкой или с друзьями.
Беда случилась весной, в конце девяностых.
Шурка тогда вернулся из Самары, а дома ему — всхлипывая и размазывая слёзы — сообщили, что несколько дней назад «этот дурак» по своей дурацкой привычке сбежал в подвал, и его до сих пор нет.
Поначалу была надежда, что через недельку-другую он вернётся — раньше такое уже случалось. Но время шло, а кот не возвращался. Несколько раз Ребровы ходили в подвал на поиски: сначала Влад с друзьями, потом Шурка с Владом, но там им попадались другие коты, а раз они повстречали белую крысу, видать, тоже сбежала от хозяев. Но Васьки не было.
Через месяц Ребровы смирились. Что-то в подвале случилось… И они убрали миску и горшок. Но тоска была смертная.
А спустя полтора месяца, в обеденный перерыв — обедали в Северном по домам, — Соня вдруг притащила из подвала что-то дикое и страшное. Страшное потому, что худое и грязное, а дикое потому, что цеплялось за всё когтями и дико мяукало.
— Вот! — отцепив «это» от себя, сказала Соня. — Еле дозвалась. Вижу, под лестницей копошится… Запрыгнуть не мог.
— Василий?! — Шурка не поверил своим глазам. — Василий, это ты?!
— Шур, ну а кто?!
Это был он. Совсем плохой. Шурка сдуру пытался накормить его рыбой… но, слава богу, кота вырвало. Нельзя ему было есть! Не мог. И пить не мог. И общее состояние было ужасающее. Ребровы, обретя надежду, вновь стали прощаться с ней.
За большие деньги Шурка привёз знаменитого ветеринара Ольгу — весь Северный, державший собак и котов, молился на неё. Ехать к пациенту она категорически отказывалась, уверяя, что никогда этого не делала, но Шурка мог быть убедительным. После осмотра Ольга покачала головой, животное такой степени истощённости она, опытный ветеринар, видела впервые.
И началась битва за жизнь дурацкого кота. Дважды в день под кожу вводилась глюкоза по десять миллилитров, один раз — что-то печёночное внутримышечно. К диагнозу «истощение» Ольга прибавила «общее отравление»: не работали печень и почки.
А кот уже почти не вставал… Его тошнило от слабости и отравы в крови. После инъекции глюкозы на время ему становилось лучше, но снова накатывала тошнота, и его рвало.
Все эти дни, как бывало котёнком, он спал у Шурки под боком. Ребров сам укладывал его рядом. Сон у кота был тревожный, беспокойный, временами во сне он болезненно мяукал.
Кот умирал…
Шурка держал на его исхудавшем теле руку и всё пытался отогнать костлявую. А та всё бродила рядом и дышала могильным холодом… «Главное, чтобы сердце выдержало, — думал по ночам Шурка, гладя несчастного кота. — Главное сердце».
Кризис пришёлся на третий день. Все уже ждали худшего, но Василий вдруг впервые помочился. (У него же ещё было и обезвоживание — где он всё это время пропадал?) Узнав, что почки заработали, Ольга назначила церукал: пора было запускать желудочно-кишечный тракт.
Через день кот попробовал съесть первую чайную ложку детских мясных консервов. И получилось! А ещё через день он уже мог съедать полную банку этих консервов, а потом…
А потом он с утра на весь день перебирался на кухню и лежал возле миски, боясь пропустить кормёжку. Но спал по-прежнему с Шуркой, хотя из-под бока перебрался к ногам. Вот тогда-то Ребровы его и взвесили.
До побега Василий весил четыре с половиной килограмма, после полутора месяцев «прогулки» — два с половиной. Разовая потеря более тридцати процентов массы обычно заканчивается смертью. Кот потерял почти пятьдесят…
Через месяц Василий оклемался, начал интенсивно вылизываться, обретая свой обычный вид франта с белой манишкой и носочками. Но тут случилась другая напасть. Обнаружилось, что у него перебиты два пальца на передней правой. Угодил-таки в подвале в капкан или мышеловку. Раздробленные косточки воспалялись и нагнаивались. Заговорили об ампутации больных пальцев. Вот беда…
Но косточки постепенно вышли. Сильный организм справлялся сам. И в это время Шурка уехал в Москву в командировку.
Командировка была короткая — всего пара дней — но Шурка что-то неудачно съел и вернулся с сильнейшим отравлением. Еле долетел. Когда он зашёл домой, Соня всплеснула руками и заохала. Видок у Реброва был ещё тот. Бледный… В поту… Глаза блестят… Он разделся, выпил три таблетки но-шпы и отключился, скрючившись на диване.
Ночью Шурка проснулся оттого, что Василий лежал у него на груди и тарахтел, как трактор. Почувствовав, что хозяин не спит, кот поднялся и перешёл под бок, продолжая тарахтеть. Шурка попил воды и снова отключился. В следующий раз он проснулся в четыре утра и обнаружил кота на подушке в головах. Всю ночь Василий обходил Шурку по кругу, прикладывался то к одному, то к другому месту, не переставая при этом мурлыкать-тарахтеть. Лечил он Шурку. Хотите — верьте, хотите — нет. Лечил! И к утру Шурке полегчало.
В тот день Ребров на работу не пошёл. И весь день кот не отходил от него. Ещё через день Шурка оклемался, и кот после ночных и дневных бессонных дежурств ушёл спать к себе в кресло.
Потом у кота опять воспалилась лапа (вышли последние осколки) — и в этот раз Шурка сидел с ним…

Прожил Василий долго — всё то время, пока Ребровы обретались на Севере. Под конец он стал скверно себя чувствовать — сказывался поход в подвал. Больные почки, больная печень… Но, когда Влад уже студентом в 2006-м приезжал на каникулы, кот находил в себе силы играть со своим самым большим другом, а по ночам снова спал у него в ногах.
Потом его не стало.
И теперь вся семья младших Ребровых поклялась… Никогда! Слышите? Никогда…
Но дом снова поменялся. И как-то уже в новый подмосковный дом вошёл другой кот. На сей раз порог квартиры переступили породистые лапы вислоухого шотландца Феликса.
«Без кота — жизнь не та!»
Когти могут впиться в ногу, но нога, поверь, не сердце,
Кошки так не ранят, как людишки иногда.
Тёплый кот меня утешит, ляжет на больное место —
И усну я, обнимая тёплого кота.

О. Пулатова. «Тёплые коты»


Рассказ седьмой. Собачий принцип

Сейсморазведка — геофизический метод, с помощью которого можно заглянуть в подземные глубины километра на три-четыре и отыскать породы и структуры, связанные с нефтью или газом.
Это если совсем по-дилетантски.
Метод трудоёмкий. В нём задействована масса вездеходной и тракторной техники, буровых установок, высокотехнологичных сейсмических станций.
А сейсморазведочная партия — это целый посёлок, человек пятьдесят-семьдесят, размещённых в паре десятков вагончиков, со своей инфраструктурой и со своей непростой жизнью. Есть ремонтная, есть дизельная, есть котельная, баня и, конечно, — столовая.
Есть столовая — есть собаки!
Обычно в партии живёт свора из пяти-семи собак, в основном лаек. Бывает трудно сказать, кому принадлежит конкретная собака, но все они как-то приписаны к вагончикам. Иногда их держат для охоты, реже — на шкуры, чаще они живут просто так, без цели. С утра и до ночи они безнадзорно гурьбуются, где им этого хочется. Территория работы у партии большая, и порой на профилях километрах в пятнадцати от базы можно встретить двух-трёх собак, которые куда-то бегут по только им известным делам.
Как правило, собаки приветливы ко всем живущим в партии, чужаков же нещадно облаивают, но, если те остаются, быстро к ним привыкают.
Так же поначалу были облаяны и братья Ребровы с Владом Зинчуком.
(Влад — новый инженер в группе радиолокации: молодой специалист, недавний выпускник Рижского института инженеров гражданской авиации. Тогда, в 1992-м, ещё поддерживались какие-то отношения с Латвией.)
Поселили космогеологов в «командирском» «двухкомнатном» вагончике начальника партии. Шурка с Владом заняли комнатку слева от прихожей, Славка — справа. В правой кроме Славкиной стояла «командирская» кровать, но начальник партии появлялся редко, занимаясь хозяйственными делами в Янгпуре и Северном, а потому комнатёнка эта была в полном Славкином распоряжении. Отапливался вагончик печкой почти такой же большой, как на Вынгаяхе, такой же бестолковой, с таким же зверским аппетитом. А ещё они на ней они готовили ужины. Можно было, конечно, кормиться в столовой… но Влад там сломал зуб, а Шурка получил расстройство желудка… Макароны с тушёнкой и не из французской кухни, но зато калорийное, а главное — безопасное.
Поселились и начали работать. Днём на снегоходе лоцировали сейсмопрофили, вечерами обрабатывали полученные материалы, готовили ужин, ели, слушали радио и ложились спать, снова поднимались, снова работали… Такой незамысловатый быт.
Партейная свора, для порядка облаяв приехавших аэрокосмогеологов, тут же с ними подружилась, пара банок тушёнки быстро уладила все вопросы. После этого большая часть собак причислила их к «своим», но молодая грациозная чёрная лайка стала выделять аэрокосмогеологов. Прибегала по утрам, сопровождала в поездках, вечерами приходила лизоблюдничать.
Славка собак любил и относился к ним по-человечески, исходя из принципа «человек человеку — друг, товарищ, брат», и лайку баловал. Влад, глядя на это, ворчал: «Не х… р потакать скотине всякой».
В принципе, Шурка с Владом соглашался: у него уже был свой небогатый опыт общения с собакой. Щенок колли поначалу был толстенький, забавный, плюшевый… как игрушка, они и называли его Джой — Весёлый. В доме все с ним возились, нянчились, только что в попу не целовали. Так продолжалось, пока щенку не исполнилось пять месяцев. К тому времени он из плюшевой игрушки превратился в мосластого подростка-хулигана, которой принялся терроризировать весь дом. Джоя стали бояться. И Шуркина жена, и сын. Только кот игнорировал его: он просто перешёл жить на другой высотный ярус. А Джой рос, набирался сил и начал пытаться устанавливать свои порядки. Чтобы угомонить хулигана, пришлось применить силу. Грубую физическую силу. К семи месяцам щенок точно знал, кто в доме хозяин, но, когда уже стал превращаться в умного взрослого пса, подцепил энтерит и сгорел за три дня. Жаль.
Из того недолгого опыта Шурка вынес урок: собаку нужно держать в строгости — тогда и тебе, и ей будет комфортно. Собака — зверь стайный, ей нужен вожак. В противном случае она попытается сама занять его место.
У Славки был свой, тоже невесёлый, опыт. За год до Джоя Шуркины племянники, Славка и Сашка, притащили в партию белого дворового щенка из овощного магазина. Он там с голодухи жрал капустные листья. Щенок оказался на редкость бестолковым — за что получил кличку Муму — но в партии прижился. Не стоило ему давать такую дурацкую кличку… «Как корабль назовёшь…» Хотя дело, конечно, не в ней, судьба у щенка оказалась незавидной. Весной он заболел чумкой, долго и мучительно болел, и Славка, а он негласно стал его хозяином, вынужден был отвезти щенка в ветеринарку и усыпить. Невозможно было смотреть на мучения пса… Переживали все страшно.
А тут приходит эдакая «лапа», уже взрослая, уже сильная, уже красивая…
И старший просто влюбился!
Вообще Чернуха — так звали лайку — числилась собакой главного инженера. Но тот ею практически не интересовался. Иногда водил на охоту, откуда неизменно возвращался злой, «как собака», потому что «эта сука» опять утащила и сожрала подстреленного тетерева. После такой «охоты» он пару часов гонялся за лайкой по партии, мечтая ей напинать. Но догнать собаку по снегу невозможно, и он только матерился ей вслед. На том воспитательный процесс заканчивался.
Славка же с Чернухой возился, как со своей. Не только давал ей вылизывать банки из-под тушёнки, но и каждый вечер, сидя на крыльце, разговаривал с ней, гладил, чесал брюхо. Даже стихи читал. Общался. Внимание уделял. А что ещё нужно собаке, тем более — женского пола? Она и отвечала: преданными и любящими взглядами, льстивыми подползаниями, трогательными повизгиваниями, могла бы говорить — в любви бы призналась… Идиллия прям! Но Славке этого было мало.
В сейсмопартиях собакам вход в вагончики строго-настрого воспрещался. Даже подъём на крыльцо карался пинком тяжёлого унта. Славка же наперекор правилам решил приучать Чернуху к вагончику. И для начала стал зазывать её на крыльцо. Чернуха садилась на задние лапы, мела хвостом, прижимала уши, нервно взвизгивала, но не шла. Тогда Слава принялся её затаскивать. Чернуха упиралась всеми четырьмя лапами, делала вид «не дай бог…», вырывалась и убегала.
Сильное было табу.
Но однажды вечером Шурка, выйдя из вагончика, увидел картину: сидит брат на крыльце в обнимку с Чернухой и читает ей есенинское «Дай, Джек, на счастье лапу», а та облизывает ему лицо. Добился старший!
Влад, выйдя покурить, только зло сплюнул.
А Славка уже надумал выкупить Чернуху у главного и забрать домой.
И тут случилась метель. Злая северная февральская метель. Минус двадцать пять, ветер — пятнадцать — двадцать, и за несущимся снегом не видно ни зги. Хороший хозяин собаку из дому не выпустит. Но партейные псы метели не боятся. Ложатся с подветренной стороны вагончиков — их заметает, и ветер становится им не страшен, а холод они и так прекрасно переносят.
Но как только началась метель, Шуркин неуёмный братец со словами: «Молодая… Замёрзнет, дура…» — умчался искать Чернуху. Минут через пять он принёс её в вагончик и опустил рядом с печкой. Вид у Чернухи был обалдевший. Мало того, что её несли на руках, так ещё и в вагончик затащили! А как прибьют? Кто их знает, этих приезжих…
Но никто не бил, от печки тянуло жаром, и только какой-то там Влад выкрикнул: «Слава, ну что ты делаешь?!» Но Слава «вожак», а поэтому — что там кричал какой-то Влад, никого не интересовало.
И всё же, испытывая неловкость (а может, просто страх), Чернуха на всякий случай уселась у самой двери. Посидела-посидела… и осталась на ночь. А уже через три дня она сама по утрам вбегала в дверь, вставала на задние лапы и облизывала лицо благодетеля. А ещё через неделю дрыхла ночами возле самой печки, причём так близко, что только шерсть не дымилась.
И случилось «щасте». Случилась «любоффь».
Интересно было за ними наблюдать: собака лежала в комнате Славки на полу, а тот, слушая радио, разбирал полевые материалы. Время от времени он наклонялся, протягивал руку и трепал Чернуху по загривку. Та прижимала уши, громко стучала хвостом и старалась поймать Славкину руку языком.
Сердце замирало, и слёзы умиления выступали на глазах… Мужики только плевались.
А Слава уже сообщил семье, что везёт Чернуху домой…
Но всё хорошее когда-нибудь кончается. И часто совсем нехорошо. Закон метафизики… Полоски зебры… Клавиши рояля…
В тот день аэрокосмогеологи все втроём выехали на сейсмопрофиль к буровой бригаде. Надо было изучить: что они там такое бурят и что потом придётся лоцировать.
Дверь в вагончик у сейсмы на замок не закрывают, только подпирают деревянной колодой от ветра. На ключ закрывали сейф, пряча в него одеколон и патроны — остальное никого не интересовало. Если кому что нужно по хозяйству — заходи, бери, только дверь подопри, чтобы тепло не выдуло и снега не намело. Наши герои тоже подпирали.
Вернулись затемно, а дверь — распахнута. Со словами «ка-а-акому ка-а-азлу…» Славка шагнул в вагончик, щёлкнул выключателем и встал как вкопанный. Шурка с Владом ввалились следом и тоже замерли: на кровати Славки, на его спальнике, растянувшись, лежала Чернуха. Этого ей Слава не разрешал.
Но это было ещё полбеды. Самое страшное произошло, когда Славка со словами: «Чернуха, да ты охренела?» протянул руку — эта сука обнажила великолепные белоснежные двухсантиметровые клыки и зарычала… На Славку! На благодетеля!
И Влад не выдержал. С криком: «Пшла отсюда, дрянь!» — он пнул унтом под кровать и вышиб собаку из вагончика.
Когда они вышли, её уже нигде не было видно.

Больше Чернуха к командирскому вагончику не приходила. Славка пытался наладить с ней отношения, звал, но она лишь вяло виляла хвостом и убегала. Наверное, обиделась.
Никак она не могла понять, почему? Ведь она всё делала правильно — согласно собачьим принципам! Почему же тогда всё так получилось?..

Через неделю началось резкое потепление, и аэрокосмогеологи съехали: работать по лужам стало невозможно.

Интермедия. Волшебная сила искусства

Весна в тот год оказалась ранней. В середине апреля сошёл весь снег, а на майские установилась сумасшедшая жара — аж плюс двадцать пять! — что для тех широт в это время года дело почти невозможное.
Северная растительность удивляться не стала и решила рискнуть — зашевелилась, заколосилась, зацвела…
Неожиданным потеплением решили воспользоваться и аэрокосмогеологи. Возле нового здания с южной стороны распростёрся небольшой огород — десять на пятьдесят. Если честно, был это никакой не огород, а захламлённая остатками строительного мусора ничейная земля. Но космогеологи провели субботник, вычистили её, засыпали торфом и сапропелем на штык лопаты, разрыхлили и перекопали, облагородили эту «терра нова», превратив ничейную землю в «партейный огород». Памятуя о горьком опыте коллективных хозяйств (в девяностые всё «советское» подвергалось жесточайшей критике), они не пошли по пути обобществления и разделили посевную площадь на всех желающих поровну. Получилось по двадцать пять квадратных метров «на брата». «На брата» для Ребровых было в буквальном смысле. Шурка, который сначала участвовал в дележе, в последний момент отказался от своей доли в пользу старшего, но тут же договорился, что примкнёт к тому в его сельскохозяйственной деятельности… если захочет. Молодой ещё был Шурка, шебутной: шёл ему всего тридцатый.
В тот аномально тёплый майский выходной к Шурке в вычислительный центр заглянул старший и, как благородный идальго, предложил разделить сельский труд, а заодно и бутылку благородного вина, которую он держал в руке уже открытой. Славка надумал засадить доставшиеся ему квадратные метры культурными растениями.
— Всё потом поровну! — поставил условие Шурка.
— А как же! — согласился благородный брат и налил по стакану вина (на поверку благородное вино оказалась банальным молдавским хересом).
Переодевшись и испив ещё по стакану креплёного, братья вооружились садовым инвентарём и пошли сажать всякую чепуху вроде укропа и петрушки с зелёным луком. Они же отдавали себе отчёт, что большего от северной земли ожидать не приходится. Земля там, даже облагороженная торфом, остаётся скудной, а лето — холодным. Отчасти выручало большое количество света — на Севере начиная с конца мая вовсю цветут белые ночи. Поэтому «зелёнка» и ещё раз «зелёнка»!
Развив бурную деятельность на пятидесяти квадратных метрах, братья всё ещё раз перекопали, выпили, разрыхлили, выпили, разметили, выпили… Когда Ребровы приступили к посадке, они были уже порядком навеселе, а потому… пели!
Братья вообще много и хорошо пели на голоса. Славка играл на семиструнной гитаре и пел профессионально поставленным первым голосом, Шурка подпевал вторым. Могли они запросто обходиться и без гитары… Как в этот раз.
То не ветер ветку клонит, —


выводили они, —
Не дубравушка шумит,
То моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит…


Или ещё:
Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.


По воспоминаниям слушателей, к моменту окончания работ Ребровы исполнили весь свой обширный репертуар и даже начали заново. По свидетельству тех же слушателей, повторно они уже путали очерёдность куплетов — сказывалось количество бокалов благородного вина. (Вы же, наверное, подумали, что бутылка у старшего была всего одна? Эт вы плохо знаете Шуркиного брата!) Но, что характерно, качество песенного исполнения, не считая некоторой путаницы, не терялось. Годы спевки!
Делянку они засеяли. Что посадили, Шурка помнил слабо, да и не в этом дело — погода уж больно была хороша!
Была…
Но Север не был бы Севером — про погоду выше уже писа́лось — к пятнадцатому мая ударили морозы до минус пяти, и даже десяти, и выпал снег. Потом-то, конечно, всё растаяло, но заморозок сделал своё чёрное дело, убив нежные, только что вылупившиеся листочки и прибив на корню всё, что попыталось вырасти. Глядя на эту разруху, братья горестно махнули рукой: не будет толку от их посадок, даже северная берёза стоит словно мёртвая, с чёрными листьями и не подаёт признаков жизни.
Но полмесяца спустя природа отогрелась, ожила… и вновь заколосилась. Сильная штука — жизнь, трудно её добить окончательно.
Однако огород Ребровых по-прежнему стоял мёртвым. С этим они и уехали в отпуска. Северные отпуска длинные: на человека приходилось до пятидесяти рабочих дней. И брались они в аэрокосмогеологии разом. Всё равно полевикам на Севере летом делать нечего. Болота оттаивали — ходить по ним невозможно, а мошка́, комар и слепень жрали всё теплокровное заживо. И в тот год младшие Ребровы вернулись домой только к сентябрю: Владу пора было в школу.
Начало сентября на Севере — удивительное время. Я готов поспорить, что нет ничего более красивого, чем короткая северная осень.
Как думаете, какого цвета бывает осина? Жёлтого? Красного? Оранжевого?
Любого!
Красного, жёлтого, оранжевого, зелёного, даже фиолетового. Осина — первая скрипка в квартете северной осени. Вторая — рябина.
Что вытворяет рябина… Помните у Розенбаума?
Ах, не вините меня в том,
Что опоздал чуть-чуть:
Гроздья рябины под окном
Мне не дают никак уснуть…


А берёзы в золотых листьях на фоне умопомрачительной синевы неба? А само небо с низкими кучевыми облаками? А болота! А изобилие грибов и ягод! А озёра, полные отъевшихся уток, жирующих окуней, щук и карасей… Ей-богу, брошу всё и уеду на Север! На неделю. Или даже на полторы. В сентябре. В начале.
Но вернёмся к ребровскому огороду.
К удивлению Шурки, огород выглядел вполне себе прилично. Укроп зонтиками поднялся чуть не в пояс, ниже стелилась ещё совсем зелёная петрушка, лук давно миновал все стадии «зелёнки» и завязался некрупными, но уверенными луковицами.
Но более всего поражали воображение пять высоченных кустов неизвестной видовой принадлежности. Шурка ходил вокруг, чмокал, чесал затылок, пытаясь идентифицировать, и… не идентифицировал. Единственное, что они напоминали, — готовящиеся к цветению георгины. Но откуда они взяли георгины? Шурка даже представить себе не мог. И спросить не у кого. Славка ещё не вернулся, а народ в партии только пожимал плечами и разводил руками.
У народа тоже на грядках что-то выросло. Но было всё хилым и болезненным, как и положено на Севере. Один ребровский участок выделялся неестественным здоровьем и упитанностью.
Славка появился в середине сентября вместе с первыми заморозками.
Заморозки сменила оттепель с затяжными осенними дождями, а ещё через неделю потянулись на юг клинья уток и гусей. Надвигалась полугодовая северная зима.
В один из более-менее сухих дней старший переоделся в полевую форму, взял лопату, ведро и ушёл на огород. Тем временем Шурка сидел у себя в кабинете за компьютером и задумчиво перебирал: какие бы такие параметры фильтра установить, чтобы вытянуть сигналы: в безнадёжной борьбе между братьями и проводящей средой суглинков — суглинки пока побеждали. Он так увлёкся, что не заметил, как рядом вновь оказался Славка.
— Мешок есть? — заговорщицки спросил брат.
— Чего? — не понял Шурка — мозг отказывался переключаться.
— Мешок!
— Какой, нахрен, мешок? Для чего?
— Для картошки!
Увидев, что Шурка не включается, Славка махнул и, убегая, крикнул:
— Одевайся, я мешок поищу!
— Прикалываешься, да?! — крикнул уже в пустоту Шурка.
Совсем не хотелось отвлекаться Шурке. Он только-только нащупал алгоритм, и тут на те! Но Славка взаправду был чем-то сильно взволнован, и младший, повздыхав и произнеся необходимое число нецензурных слов, пошёл переодеваться. Надо же посмотреть, чего там стряслось!
В огороде Славка на корточках что-то собирал с земли. Младший подошёл ближе и с изумлением увидел россыпь крупной, величиной с кулак, белой картошки. Клубней двадцать, не меньше.
— Видал? — поднял голову Славка. — В первом кусте было столько же!
— Ни фига себе! Давай, я копну.
— Копай!
Шурка копнул. Результат был столь же ошеломляющий.
Нет, Шурка, конечно, видел урожаи и получше — в родной Самаре картошка вырастает будь здоров. Но то средняя полоса, Поволжье — а тут Север!
— Ничего не понимаю… — Шурка перебирал руками крупные белые клубни.
— Я тоже! Собирай, я копну.
С пяти кустов они собрали верных полмешка. При такой урожайности можно было смело выращивать картошку на Севере в промышленных масштабах.
Братья притащили мешок в партию, и народ обалдел. Они тоже сажали, но результаты их были очень скромные. Мелкая, плюгавая, их картошка целиком шла на варку без предварительной чистки. Её так и ели — «в мундире»: замотаешься горох этот чистить…
Начальник партии Нестор Полищук долго курил в задумчивости, разглядывая картошку, высыпанную на пол для просушки, а потом изрёк:
— Ну, вы, братья, даёте!.. Слышишь, Колганов? — обратился он к Кольке, который сидел тут же рядом на корточках и тоже пускал дым. — Ты тоже бываешь… но таких результатов… — он покачал головой.
— Э! Дык чё ж удивительного? — Колька поднялся. — Помнишь, как они пели? С такими песнями… да в таком исполнении… да в бессознательном состоянии… Они были, аки младенцы, безгрешны! Едины с природой. Да что там с природой! Со Вселенной! — Колганов выпятил нижнюю губу и развёл руками, потом развернулся и пошёл от Ребровых, но вдруг остановился, повернулся и, подняв палец вверх, добавил: — Волшебная сила искусства! Загадочная и непонятная…
— Понял? — толкнул в бок старший младшего. — А ты: нажрались, нажрались… Волшебная сила!
— Угу, — кивнул Шурка. — Главное, часто не повторять. А то быстро израсходуется. — И ушёл заниматься фильтрацией.

Рассказ восьмой. Женщина в поле

Послушай женщину – и сделай всё наоборот.
Сказки «Тысяча и одна ночь»

Женщина на корабле — к беде.
Шуркина старшая сноха Инна в молодости была капитаном женского экипажа яхты, и она не верила ни в чёрта, ни в дьявола, ни в приметы и ни в какие поверья.
Но Шурка был убеждён, что женщина на корабле, равно как и на полевых работах, — не к добру. Шурка не мужской шовинист, просто он глубоко убеждён, что мужчины и женщины — существа суть разные, а потому у каждого свои функции. Плавать по морям, воевать, шататься по тайге — прерогатива мужская. Мужики проще переживают стрессы, грязь, отсутствие горячей воды и нормальной пищи. А женщин нужно холить, лелеять, опекать и нежно любить. Нечего делать женщине на полевых работах. Не-че-го! Он так брату и сказал, когда тот зашёл к нему посоветоваться, брать Инну на полевые или нет.
— С чего вдруг-то?
— Дык, ягоду собирать. Сентябрь же… Для клюквы самое время…
— А сам не можешь?
В полях не всё время пашут, как проклятые, — в полях всегда есть время пособирать ягоду, половить рыбу. И аэрокосмогеологи себе в этом не отказывали.
— Да я ей говорил… — Славка присел на соседний стул и заглянул Шурке в глаза, только что за руку не взял. — А она заладила! Отпуск взяла. Непременно хочет лететь с нами.
Шурка отодвинулся.
— «Непременно»… Я — категорически против! Нечего ей там делать! Сам знаешь, что всё пойдёт… к е… по матушке!
Спустя четыре года работы Шурка уже мог позволить себе не соглашаться с братом. К этому времени он стал одним из главных специалистов в партии, опытным полевиком и ценным сотрудником, обеспечивающим цифровую обработку данных подповерхностной радиолокации и аэрофотосъёмки. И брат воспринимал Шурку уже по-другому. Не то что в начале.
— А Влад и Эдик не возражают… — Славка решил зайти с козырей.
На полевые работы планировалась бригада из четырёх человек — кроме братьев Ребровых должны были ехать Влад Зинчук и Эдуард Казаев — гляциолог («мерзлотник»), своеобразный в общении человек, никогда про него не знаешь, что он в следующий момент выкинет.
— Слав, — Шурка видел, как брату трудно, — ты главный. Как решишь — так и будет. Моё мнение ты знаешь. Да и знал.
Брат вздохнул… почесал бороду…
— Тогда едет!
Шурка решение предвидел и не удивился. Инна Олеговна — женщина упрямая, если чего решила, то от идеи своей не откажется. У них, в семье у старших, вообще непонятно — кто главный. Славка хорохорился, орал, стучал кулаком по столу, но делал то, что надумала Инна. Поговорка про голову и шею — это о них.
— Едет — так едет. — Шурка хлопнул брата по плечу и пошёл собирать аппаратуру.
Утром в понедельник бригада из четырёх аэрокосмогеологов плюс Инна Олеговна — вылетела на северный край Северо-Западного месторождения. Там в то время проводились изыскательские работы под автодорогу от Северо-Западного до Суторминского месторождения. Изыскиваемая трасса должна была разгрузить автомобильный поток через посёлок Холмы, где часто случались пробки. Вводили дорогу ускоренными темпами, и для этого к изыскательским бригадам из «СеверГИПРОнефти» «пристяжными» поставили аэрокосмогеологов с радиолокацией.
Изыскания велись с апреля, и к сентябрю было готово порядка семи километров, причём шесть из них — сделаны, обработаны и сданы под непосредственным Шуркиным руководством. Славка всё лето просидел на Волге в отпуске. Старший мог себе такое позволить: есть же младший!
Трасса проходила недалеко от внутрипромысловых дорог, теоретически к ней можно было добраться и на вездеходе, но партейная «газушка» (и вездеход у них имелся) застряла где-то на Сугмуте, а на уазике или даже на «шишиге» по болоту не проедешь. Забрасывали бригаду вертолётом.
Перелёт получился недолгий: уже через полчаса Ми–8 заходил над болотом возле Иту-Яхи. Борттехник пригласил Славку в кабину — показать точку высадки. Ещё через пять минут борт завис над мерзлотным бугром, зацепившись двумя колёсами.
Высадка! Двое на земле, двое на борту, космогеологи на раз-два-три выгрузили свои полтонны. Как обычно: две армейские палатки, печка, десять квадратных метров доски, спальники, пара зиловских аккумуляторов, комплект радиолокационной аппаратуры, мотобур со шнеками, ящики с едой, канистра с бензином, мотопила, топоры, пилы, одежда, Инна, брезентовый полог… Накрыли, легли — вертолёт раскрутил лопасти, оторвался и, накренившись в сторону свободную от леса, ушёл, набирая высоту.
Прибыли.
Достали сигареты, закурили.
Эдик разглядывал болота и окрестности:
— Где палатку ставить будем?
Вопрос этот сейчас волновал всех.
— Вон на той террасе. — Славка ткнул в сторону от реки.
Терраса у Иту-Яхи в этом течении хороша — метров десять превышения, с высоченными соснами и кедрами. От мерзлотного бугра, на котором сидели аэрокосмогеологи, до неё метров двадцать болота.
— Как скажешь… — буркнул Шурка, затушил сигарету, достал болотники и стал переобуваться.
За час они перетаскали вещи. Ещё через час установили палатку, напилили дров, затопили печку и, обустроив место под спальники, принялись за обед.
— Однако… — Влад дул на ложку, — за неделю-то мы от тушёнки обалдеем.
— Обалдеем, — согласился Славка. — Надо сетку ставить.
— В Иту-Яху?!
— А куда?
— В реку — плохо! — Эдуард задумчиво жевал. — В старицу бы…
— Нет рядом старицы. Ты ж на снимке видел. Будем ставить в реку. Но согласен: хреново! — Славка огляделся. — Давайте так. Сегодня всё поставим. Обустроим. А завтра начнём работу. Вы как?
Молча согласившись, все продолжили жевать. Инна Олеговна делала вид, что её это не касается. Шурка поглядывал на неё и злился. Будем теперь изображать из себя королевну?!
К вечеру сетка стояла. Но пока с ней возились, стало ясно: рыбы не будет — сильное течение перекручивало сеть до спутанной верёвки. Оставалось уповать на то, что вдруг какая дурная рыбина залетит спросонок.
Вдобавок обнаружилось, что нет второго ящика с продуктами — забыли! Провели ревизию еды. Получалось, если не шиковать, на неделю хватить должно — голодная смерть им не грозила точно. А ещё прихватили с собой ружьё, но патрон оказался один. Как у окруженцев!
«А что я говорил… — злорадствовал про себя Шурка. — И это ещё цветочки…»
Зато впервые выехали с рацией и теперь рассчитывали, что у них будет связь с партией. В день прилёта сеанс не оговаривали, поэтому радиостанцию разворачивать не стали: решили, займутся этим завтра утром.
Ночь миновала без приключений. Утром после завтрака отработали первый сеанс связи. И всё вошло в привычное расписание. Братья лоцировали пятикилометровые плечи профиля. Влад с Эдуардом обуривали его и отбирали пробы грунта. Инна занималась ягодой и иногда готовила. Иногда — потому что готовить на буржуйке — дело непростое, нужна сноровка, которой у неё не было… Поэтому готовил в основном Славка.
Обычно в полях приготовление пищи — вопрос очерёдности, но Славка обещал, что кухней заведовать будет Инна, и все, естественно, манкировали обязанностями. Славке просто ничего не оставалось, как взять готовку на себя. Паразиты, что поделаешь?
А в остальном — всё, как в конце сентября. Утром холодно до заморозков, днём под солнцем отогревало. Комара не было, вялая мошка вылезала из торфа ближе к обеду. Грибы и ягода. Тепло и сухо.
Но на четвёртый день начал накрапывать занудный дождик. Одежда стала постоянно сырой, настроение портилось, ходили злые, а тут даже выматериться нельзя… Ну как так?! Одно успокаивало: через пару дней их снимут с болота. Предварительно договаривались, что вертолёт заберёт бригаду в субботу в полдень, и на очередном вечернем сеансе связи Колганов это подтвердил.
В ночь с пятницы на субботу мелкий дождик превратился в нормальный дождь. Сеанс утром не состоялся. В двенадцать вертолёт не прилетел. Не прилетел он и в два. Не прилетел и в четыре.
Самое гадкое — все вещи, кроме палатки и печки, они уже перетаскали на болото, готовясь к эвакуации.
В пять повторно попытались выйти на связь, и Полищук лично сообщил: вертолёта не будет. До понедельника!
Оно, конечно, не впервой. И даже по такой погоде. И даже не по такой. Вещи перетаскали обратно в палатку. Печку не тушили. Забирайся в спальники и спи, дожидайся понедельника. Хуже, что заканчивалась еда. Ещё хуже: Инне Олеговне в понедельник на работу. И это самое плохое! Самое-пресамое. Хотя напрямую бригады вроде бы не касалось.
За субботний вечер парни узнали всё об организации работ в аэрокосмогеологии… О своём руководстве… Много нового узнали о Славке. Нет ничего страшнее разгневанной женщины! Шурка попытался объяснить, что предупреждал о возможной задержке, но Славка вовремя вывел его с линии огня. В конце концов все, раздражённые и злые, легли спать.
Наутро Шурка застал брата изучающим аэрофотоснимки. Инны не было.
— Далеко собрался? — сквозь зевок из спальника поинтересовался младший.
— Да вот, смотрю, как выбираться пешком. — Слава отложил в сторону один снимок и взял другой.
— Хорошая мысль. Особенно когда кругом сплошь озёра.
— Я проход нашёл. Вот, смотри. — Славка ткнул в снимок пальцем. — Думаю, мы тут пройдём.
— «Мы» — это?..
— Это я и Инна.
— Ха! Ну ты даёшь! — Шурка выбрался из спальника и начал одеваться. — У неё даже болотников нет.
— Есть. — Славка посмотрел из-под очков на Шурку. — Я свои запасные прихватил.
Шурка натянул сапоги и поднялся.
— Ящик со жратвой, значит, забыли, патроны… А болотники для Инны Олеговны…
В палатку вошла Инна:
— А дождь всё идёт и идёт. — Она откинула капюшон и внимательно посмотрела сначала на Шурку, тот хмыкнул и отвернулся, потом на Славку.
— Слава, ты решил, как мы пойдём?
— Да! Через этот перешеек. — Славка показал снимок.
— Давайте, что ли, завтракать, а то связь скоро. — Шурка похлопал по спальникам Влада и Эдика. — Э! Алё! Подъём, окруженцы! Завтракать будем однако…

Новость о том, что старшие Ребровы отправляются пешком, никого не впечатлила. Эдуард было собрался с ними, но Славка цыкнул, и тот успокоился. После завтрака Шурка с Владом вышли на связь, но в воскресенье в партии никого не было, поэтому, сделав десяток вызовов и послушав хрипы и свисты эфира, они отключили аппаратуру.
Славка тем временем собрал вещи. Через час они с Инной ушли.
А ещё через полтора часа на посадочную площадку в болоте стал заходить Ми–8!
— Этот… откуда?! — Влад лихорадочно натягивал фуфайку, не попадая в рукава.
Вертолёт сел, из него выскочил мужик и большими скачками помчался к палатке.
— Чего с-стоим?! — орал на бегу Золевский, это был он. — Да-давайте быстро! Собирайся — другого до-до… понедельника не будет! С Салехарда борт завернул!
— Я не лечу! — пытаясь перекричать грохот двигателей, проорал Шурка. — Не лечу я!
— По-почему?!
— По-потому! Славка с Инной ушли! Пройдут? Неизвестно! Я остаюсь! На всякий случай! Здесь! — Шурка ткнул пальцем в землю.
— И я! — кивнул Влад.
— А я полечу! — вдруг сорвался за рюкзаком Эдик. — У меня ребёнок маленький… Нам… в больницу надо!
Через пять минут Золевский и Казаев улетели.
— В какую больницу ему надо? — переспросил Шурка Влада, когда стих гул вертолёта.
— В детскую. Для детей… Жены-то дома нет…
— Странный он… Ну? Что будем делать?
— Спать! Что ещё делать во время дождя?

Старшие Ребровы не вернулись.
Вечером состоялся сеанс связи, на него вышел сам Славка и рассказал, как они выбрались на промыслы, как там поймали ремонтников скважин, на которых с самого начала и рассчитывали, и как те их отвезли до дороги в посёлок, оттуда они на попутке добрались в Северный.
А ещё он сказал, что и в понедельник вертолёта тоже не будет…
На ужин Влад и Шурка, решив сэкономить банку тушёнки, приготовили картошку с жёлтыми осенними маслятами, которых в пойме Иту-Яхи было «косой коси».
Картошки наготовили много. Вкусно, но не сытно, особенно без хлеба. Его у них оставалось меньше половины буханки. Влад пытался испечь «хлеб» в консервной банке — муку они возили с собой всегда, на случай пожарить рыбу, — но получились какие-то пресные невкусные оладьи.
К проблеме с едой добавилась ещё одна. Разбирая продуктовый ящик, обнаружили сырой блок сигарет — НЗ. Вспомнили, что в субботу, когда туда-сюда таскали вещи, это ящик уронили в лужу. Оставались две сухие пачки. Высушить сигареты надежды было мало, на улице дождь, разве только у печки.
Ужинали в мрачном настроении. Потом выставили грязную посуду под дождь — пусть сама моется — и забились в спальники.

Утром выпал первый снег. Дело к октябрю, скоро зима. Снег выпал, зато перестал лить дождь. К десяти выглянуло солнышко и растопило снег. Позавтракали вчерашней картошкой, вышли на связь, им ещё раз подтвердили — вертолёта не ждите.
Чтобы чем-то себя занять, Шурка с Владом, разложив на просушку возле остывающей печки сигареты, придумали сходить на месторождение глины. К нему у парней был свой особый интерес: они вроде как его «открыли», и, как водится, совершенно случайно. Проводя летом контрольное бурение на пикетах и отбирая пробы, в одной из скважин «влетели» в глины, да в такие плотные, что насилу выкрутили шнеки. А на них с глубины трёх метров лентами лежала жирная голубая глина. Часть её собрали в контейнеры для проб, а Шурка взял комок себе. Просто так. Вечером он вылепил из глины кружку и положил в костёр. А наутро парни обнаружили образец первобытной гончарной продукции. Глина оказалась правильной! Теперь Влад и Шура решили взять «специальную пробу», которая, кстати говоря, по правилам должна быть не менее десяти килограммов.
Нацепив на себя мотобур и шнеки к нему, они пошлёпали по болоту. До месторождения три километра. Погода потихоньку разведривалась. Даже оглушённая снегом мошка выбралась из торфа. К часу вышли на точку и принялись выбуривать пробы. Процедура заняла около двух часов. Закончив, они сложили пробы в рюкзак, перекусили хлебом с салом, покурили и пошлёпали обратно.
Оно и туда идти было нелегко: мотобур почти двадцать килограммов, шнеки к нему плюс ремкомплект — пятнадцать. А теперь ещё десять килограммов проб. На двоих свыше сорока пяти. Они попробовали разделить поровну, но всё равно больше досталось Владу. Зинчук — малый крепкий, бывший хоккеист, мог взять и большее. Вот только ростом Влад не вышел — всего метр шестьдесят. А это ещё значит, что шаг от природы у него короткий.
Когда топаешь налегке, удобно идти по болоту след в след. Но если перегружен сверх меры, самый лучший способ передвижения — так называемым своим шагом. То есть шагом своей длины.
Вы ходили когда-нибудь по шпалам? Они уложены так, что шаг получается слишком короткий и идти по ним — сущая пытка. Поэтому через полчаса Шурка, не выдержав темпа, обогнал Зинчука.
За следующие полчаса он ушёл от Влада метров на двести вперёд, и когда входил в лес, даже не видел напарника. Шёл Ребров размеренно, насвистывая какую-то бодрую песенку, настроение было хорошим, ещё бы пару банок тушёнки в картошку — и…
Тут он услышал вертолёт! Ми–8, загребая винтами, приближался к базе — это Шурка вычислил сразу. На мгновение он встал, прислушался для верности, потом скинул груз и побежал. Но, выбежав на открытую местность, лишь увидел, как вертолёт слегка присел над базой, тут же поднялся и ушёл на север. Посылка!
Шурка вернулся за рюкзаком со шнеками и пробами, нацепил и бойким шагом направился к базе.
Через четверть часа он был возле палатки. Ещё через пять минут принёс с болота холщовый мешок, бережно придерживая его под дно. Весил мешок килограммов пять, что сильно обнадёживало. Шурка развёл потухший костёр, сел на бревно и принялся развязывать. Кто-то потрудился на совесть — Шурка развязал только зубами.
В мешке обнаружились две буханки хлеба, пять банок тушёнки, две банки рисовой каши с мясом, лук, бутылка водки и… самое ценное — десять пачек «Примы»! Курево! Сухое!
На радостях Шурка сгонял на речку за водой, повесил котелок над костром, развёл огонь в печке, поставил разогреваться остатки вчерашней картошки, включил радиоприёмник для бодрости, дождался, когда закипит вода, долил её в картошку, вывалил туда две банки тушёнки (о чём мечтал!), перемешал, заварил чай, закурил, блаженно откинулся и…
И тут до него дошло! А чего Влада так долго нет?
Шурка прикинул: по всем расчётам, Влад должен был прийти минут пятнадцать — двадцать назад.
Мысли в голове стали мешаться, как шары в лотерейном барабане. Было там и «страшно оставаться одному», и «что случилось с Владом?», и «как же: водку прислали, а тут облом!». Тихо матерясь, Шурка снова надел болотные сапоги и побежал обратно на профиль.
Влада нигде не было видно. Ребров остановился и прислушался. Его окружала могучая таёжная тишина, только где-то вдалеке трещала кедровка да настукивал одинокий дятел.
— Влад! — закричал Шурка. — Вла-а-а-ад! Вла-а-адька!!!
Тишина. Тайга тихо дышала безразличием…
И Шурка запаниковал. Он заметался по профилю, пытаясь определить, был тут Влад или нет. Потом целенаправленно пошёл от базы. И чем дальше он отходил, тем более невероятные причины отсутствия Влада возникали у него в голове. И все они не нравились Реброву! Очень сильно не нравились…
И тут он увидел бредущего, словно зомби, Влада.
— Влад! — заорал Шурка и бросился к нему. Тот остановился, поднял взгляд на Шурку, скинул мотобур и повалился на бок. Шурка едва успел подхватить и принялся тормошить, пытаясь привести того в чувство.
Очнулся Влад почти сразу. Шурка усадил его на бревно и достал сигареты.
— …Ты убежал… — Влад разминал «Приму». — А я иду… Вижу — «вертушка»… Понял: посылку прислали. Я прибавил… В лес захожу… — Он прикурил сигарету, несколько раз затянулся и выдохнул. — Захожу… И тут… В общем, иду я по профилю, иду… А потом — раз! Нет профиля! Я забираю правее и минут через десять выхожу на то место, откуда заходил… Сел, покурил, отдохнул и опять… Иду, иду, считаю пикеты на профиле… А потом раз — и опять нет профиля! Представляешь? Снова забираю вправо. И снова на исходную точку! Когда я в третий раз вышел к тому же месту и увидел свои бычки, я… не поверишь — заплакал… Сижу, курю, плачу, руки трясутся, и тут слышу, ты кричишь: «Шура!» Так страшно! Я же хорошо ориентируюсь! А тут не могу выйти, и всё!
Влад нервно затягивался и хлюпал носом. Шурка сидел рядом на корточках и уговаривал:
— Ну всё. Всё. Сейчас придём… Водки выпьем, пожрём… Всё нормально. Вставай. Пошли. Давай мотобур.
Влад поднялся, выбросил окурок, высморкался и вдруг зло выругался:
— Сука Казаев!
По дороге Владу стало совсем нехорошо: его начало знобить. Когда пришли, есть он отказался. Шурка насильно засунул в него две таблетки аспирина, влил полстакана водки и уложил в спальник, накрыв всем, что нашлось в палатке. Тот согрелся и засопел.
Шурка налил себе полстакана, выпил и плотно поел. Посмотрел на часы — время было вечернего сеанса. Включил аппаратуру и вызвал партию. Партия откликнулась голосом Славки. Брат спрашивал, дошла ли посылка, и снова сообщил безрадостную весть: вертолёта и во вторник не будет. Не будет и в среду. Вообще непонятно, когда он будет. Обсудили вывод группы по болоту, но оставался открытым вопрос: что делать с барахлом? Полтонны на себе не попрёшь. В заключение Славка неожиданно выдал в эфир:
— Извини, брат. Ты был прав: не надо было брать с собой Инну.
«Да уж, — подумал Шурка, — весёленькое у нас вышло поле! Хотя она-то как раз тут и ни при чём».
— Эдику привет передавай. Давай, до связи. — И Шурка, отжав тангету, отключил аппаратуру.
Потом он сидел, курил и прикидывал: как же Влад так кружил? Выходило, что тот без очков — а Влад очкарик — пропускал в кустах поворотный пикет, после которого трасса круто забирала влево, и терял профиль. Прямо наваждение какое-то! Каждый за прошлую неделю раз по десять проходил этот поворот — и никто не плутал. Неловко всё получилось… Точно, без нечистой силы не обошлось…
Часов в девять, уже потемну, проснулся Влад. Он выбрался из спальника сырой от пота, но уже не такой издёрганный.
— Выпить есть? — хриплым голосом спросил он.
— Да, вон там, ещё больше полбутылки. — Шурка сидел на полене и выстругивал из щепки какую-то ерундовину.
— Ты ел?
Шурка кивнул.
— Со мной выпьешь?
— Выпью.
Влад налил в кружки, они чокнулись и выпили. Влад накинулся на картошку с тушёнкой, а Шурка занюхал хлебом.
— Нищефо не пофимаю… — начал с набитым ртом Влад, но махнул рукой и продолжил есть.
— Ничего я не понимаю! — повторил он, когда прожевал и долил остатки из бутылки.
— И не понимай, — чокнулся Шурка и закинул в горло огненную воду.
Потом они долго сидели возле палатки и курили. А над ними в ночном небе волнами, по нескольку стай за раз, летели и перекликались гуси.
— Завтра будет снег, — уверенно сказал Шурка.
— А послезавтра наступит зима, — добавил Влад.
— Ага, болота замёрзнут, и нас вывезут на уазике.
— Хрен там — Гришка сюда не доедет.
— Ладно. — Шурка затянулся ещё разок, сплюнул, загасил окурок и кинул его в потухающий костёр. — Пошли спать.
На следующее утро Шурка проснулся от далёкого крика.
— Влад! Шура-а-а! — кричал кто-то.
«Это я ещё не проснулся, это мне снится… — грезил Шурка, — наорался…»
— Вла-а-ад! Зинчу-у-ук! Ребро-о-ов!
На этот раз крик был ближе. Шурка выбрался из спальника, наспех оделся, выполз из палатки и ослеп. Снег. Солнце и снег.
— Вла-а-а-ад! — совсем рядом послышался крик Гришки Бевзенко.
— О-го-го-о-о! — отозвался Шурка, часто моргая, зрение быстро возвращалось.
На поляну вышел Гришка.
— Здорово. — Он протянул левую руку, в правой у него было ружьё.
— А ты, мужик, сюда случайно забрёл, ага? — пошутил Шурка.
— Ага… Гусь же пошёл — небось слышали?
— Слышали-слышали, — отозвался выползающий из палатки Влад. — А ты чего один?
— Почему один? С Санычем. Он вчера извёл всех. Достал меня — чуть не ночью заставил ехать.
На поляну выбрался запыхавшийся Славка.
— Как вы тут?..
— Нормально. Водки вчера выпили. Картошки с тушёнкой нажрались… и дрыхнем, как пожарники.
— Эт-т вы молодцы! — Славка заулыбался, а потом, наклонившись к брату, негромко добавил: — Мне такая хрень предыдущей ночью снилась… Ты же знаешь… сны наши — собирался уже пешком бежать сюда. А тут ещё снег…
— Да нормально всё, Слав… Мы за глиной ходили.
— Делать вам нечего, — закуривая и садясь возле костровища, заметил Гришка, — вот и ходите…
— А есть чего делать-то? — Влад подкурил от Гришкиной сигареты. — У нас дров столько нет, чтобы сидеть всё время в палатке… Что теперь делать будем? А?
— Эвакуировать вас будем…
И все задумались, как будут эвакуировать.
— А вещи? — хватился Зинчук.
— Аппаратуру заберём. Остальное сложим на болоте — при случае вывезем вертолётом.
— А потырят…
— А тогда сиди тут и охраняй! — Гришка щелчком послал бычок в костровище.
За пару часов они позавтракали и провели консервацию базы.
Ещё через четыре часа, пройдя через перешеек двух озёр (на одном отдыхала стая лебедей), они с аппаратурой и пробами вышли к внутрипромысловой дороге, на которой стоял их родной уазик.
В партию приехали уже затемно. Эдик, накрывая стол, суетился и «вилял хвостом», как нашкодивший пёс. Парни выпили, закусили и пошли собираться домой.
— Клюкву! — вдруг хватился Шурка. — Клюкву ты не взял с собой!
— Да пошла она… — зло прошипел брат и добавил непечатное ругательство.
Только через три недели, уже по снегу, Влад слетал и забрал вещи. Летал один, на Ми–2, и забрал лишь самое ценное: спальники, палатку, мотопилу и мотобур. Остальное пришлось оставить на болоте. Так закончили свою жизнь видавшие виды и прошедшие все поля зиловские аккумуляторы. Слишком они были тяжёлые для небольшой стрекозы — «двойки»…

А дорогу так и не построили.
То ли она сразу никому была не нужна. То ли передумали строить, решив, что обойдётся она дороже, чем предполагалось. В общем, всё забросили.
А вот глина действительно оказалась хороша! На этом месте потом устроили карьер под Северный кирпичный завод — была такая блажь в конце века: иметь в посёлке свой кирпич. Из того кирпича потом построили в посёлке церковь.

Интермедия. «С чего начинается Родина…»

По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат,
Под старою телегою рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый вода и под и над:
«Через четыре года здесь будет город-сад!»


В.В. Маяковский

Как-то уже в бытность начальником отдела в Северной нефтяной компании, Шурка — к тому времени целый «Александр Александрович» — на первое апреля придумал разыграть коллектив. Пришёл на работу и объявил:

— У посёлка в овощехранилище пропадает картошка! Посёлку нужна наша помощь. — В кабинете повисла тишина. Десять пар глаз напряжённо всматривались в начальника, пытаясь разгадать, как же они сейчас начнут помогать посёлку? — Администрация компании, — продолжил Шурка, мерно расхаживая вдоль столов, — предложила выделить по одному человеку от пяти сотрудников для оказания помощи посёлку… — Шурка сделал паузу. Слышно было, как за закрытой дверью в серверной гудят вентиляторы. — Все помнят, как на овощебазе перебирать картошку? — строгим голосом поинтересовался он.
Основной коллектив тридцати-сорока лет от роду забубнил: «Конечно, помнят… неужели опять?!»
Молодёжь — Максим (молодой специалист, выпускник Тюменского госуниверситета) и Майечка (восемнадцатилетняя балда, красавица-блондинка с пышным бюстом) — стояла и непонимающе хлопала глазами. Что такое перебирать картошку в овощехранилище — ей даже в кошмарном сне не снилось.
— Я вижу, некоторые в нашем коллективе не помнят, а точнее — не знают, что такое овощехранилище, — развивал тему Шурка. — Предлагаю послать на спасение картошки двух наших самых молодых, не побоюсь сказать, лучших сотрудников. Есть другие предложения?
Коллектив быстро смекнул, что крайних нашли, согласился и стал расходиться по местам. Майечка и Максим стояли в нерешительности — было видно, что, если их не взять в оборот, могут и взбрыкнуть.
— Чего стоим? — прищурив глаза, тоном следователя поинтересовался Ребров. — Даю час на сборы. Сейчас девять. Ровно в десять быть здесь — за вами придёт автобус. Бего-о-ом арш!
Молодые нехотя побрели одеваться, что-то бурча про глупость и нелепость. Их, настоящих, всамделишных инженеров, посылать перебирать картошку?! Но Шурка вслед крикнул:
— Работать до трёх — потом, не заходя, домой… И картошки можно будет набрать…
И молодые, совсем успокоившись, ускакали по домам переодеваться.
Пока они ходили, Ребров довёл до коллектива истинную суть вопроса и поздравил с праздником.
Через час Максим и Майечка явились в энцефалитках, сапогах, куртках, с рюкзаками и сумками. Пока бегали, они переваривали смысл произошедшего, пробовали его на вкус — и нашли, что ничего он так… смысл-то… интересный на вкус. Они всё продумали и приготовились, и когда Шурка их поздравил с первым апреля, выражение лиц у молодёжи было, как в немой сцене «Ревизора». До конца ещё не осознав, что их разыграли, Майечка обиженно надула губы:
— Мы чё, не поедем, чё ли?
А Максим и вовсе расстроился:
— А мне мамка велела десять килограммов картошки принести. Где же я её теперь возьму? Коллектив веселился от души.
А были времена, когда это не казалось смешным. Совсем.
* * *
После окончания школы Шурка, как ему было предначертано свыше, поступил в авиационный институт. Поступить туда — престижно, поступить — нелегко, но чтобы стать настоящим студентом, просто «поступить» — недостаточно. Нужно ещё пройти «картошку».
С точки зрения эффективности, уборка картошки руками студентов — к сельскому хозяйству конца двадцатого века никакого отношения не имела. Дурацкий труд в неприемлемых (для цивилизованных людей) условиях. Но таилось в этом действе нечто магическое… Некая инициация, если хотите. Как в африканских племенах. Только после «картошки» ты мог называть себя настоящим студентом. И «картошку» нужно было пройти с честью. До «картошки» ты никто, до «картошки» ты — абитура!
Шуркину абитуру через неделю после начала занятий загрузили в автобусы и повезли в совхоз «Коммунар». Четыре часа в пути — и их выгрузили в студенческом трудовом лагере «Комсомолец».
Лагерь — он и есть лагерь, хоть пионерский, хоть исправительный: два барака на десяток комнат с отдельными входами. В комнатах двадцать двухъярусных кроватей с казёнными матрасами, одеялами и подушками. Окна затянуты полиэтиленовой плёнкой. Под подоконниками — непонятные холодные батареи. В каждой комнате селили по две учебные группы — с делением на мальчиков и девочек. С трёх факультетов — третьего, пятого и шестого (в авиационных институтах факультеты номерные) — набралось около пяти сотен. Приблизительно поровну девчонок и мальчишек. Шуркин, пятый, факультет, радиотехнический, — смешанный, девушек примерно четверть; третий — факультет эксплуатации летательных аппаратов — мужская епархия; а шестой — факультет прикладной математики и автоматизированных систем управления — был «женским монастырём».
Странное дело, математика и автоматизация не являются традиционно женскими занятиями, но в авиационном так сложилось, что изначально мужской шестой факультет, каким он являлся при Шуркином среднем брате, превратился в девчачье царство буквально за пять-семь лет. Парадокс! И мальчики на этом факультете стали большой редкостью, и были они, мягко говоря, созданиями странными — нет-нет, с ориентацией у них всё нормально («никакой») — созданиями тепличными, и на «картошку» таких, от греха, никто не посылал.
Такой прибыл рабочий коллектив. Следует упомянуть бригадиров (студентов четвёртого курса, проверенных бойцов стройотрядов) и администрацию — офицеров военной кафедры.
День начинался в 6.30. Продрав глаза, абитура брела к умывальникам с ледяной водой и к деревянным туалетам на десять очков (или «очок»?). В качестве туалетной бумаги по традиции тех времён использовались газеты. С одной стороны, газеты были органами КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС (органами руководящих в стране организаций), с другой — их нещадно использовали в качестве обёрточной и подстилочной бумаги. Что ещё страшнее — о ужас! — в качестве подтирочного материала (страшно, конечно, для здоровья подрастающего поколения).
Посещение отхожего места было коллективным. Народ молодой, задорный — даже там развлекался как мог. Например, вырывали анонсы и заголовки статей и развешивали на стены. Казалось бы, совершенно бессмысленное занятие, но в нём проявлялся смысл, если к подписи представить некую неприличную картинку с двумя мужчинами, например… э-э-э-э… да всё равно, какую, и тогда заголовки типа: «Не снижаем производственного темпа!» или «Встреча командного состава стран НАТО», или «Обычная жизнь рабочих капиталистических стран» — обретали новый, комичный смысл.
Не смешно?
Это вам сегодня не смешно, а тогда, в Советском Союзе, был такой накал гетеросексуальных отношений, что все ржали, как ненормальные. Конечно, это КГБ всех заставляло…
В 7.00 — ежедневное утреннее построение: абитуру погруппно строили на плацу между бараками. Начальник лагеря — полковник — принимал доклады бригадиров об общем состоянии трудового коллектива: столько-то человек в наличии, столько-то здоровых, столько-то больных. Получали разнарядку на день. Десять минут на совещание и… наконец — долгожданный завтрак.
Кормили однообразно: картошка, картошка… und картошка… Что собирали, то и ели. Нужно отдать должное: картошка была с мясом, но говядина — от старой коровы: с жёлтым жиром, с жилами, жёсткая. Как раз для молодых зубов. К картошке с мясом давали деревенский белый хлеб — свежий и вкусный. На третье — вечный чай из больших алюминиевых чайников. Про чай врали, что с бромом. А как же? Всем же понятно, как-то надо бороться с молодой гиперсексуальностью. Только ни хрена никто в это не верил, потому что не помогал этот бром! Даже если его сыпали…
После завтрака — снова построение, и колонной по четыре к месту работы. Пока шли, балагурили и выпендривались, распуская перед девчонками хвосты. Было весело и задорно. До полей, а располагались они километрах в двух-трёх от лагеря, топали минут тридцать-сорок. Поля огромные — по нескольку километров в длину и ширину; на них рядами через полметра тянулись грядки.
Вначале, пока стояла сухая и тёплая погода, — бывают такие дни в первых числах сентября в средней полосе — картошку копали маципурами, полукомбайнами, которые таскали тракторами «Беларусь». Маципуры подрезали, переворачивали и перетряхивали грунт с кустами картошки, клубни оказывались на поверхности. А дальше…
А дальше в бой вступала абитура. Кто на корточках, кто на коленях, кто кверху одним местом — шли вдоль бесконечной грядки и собирали картошку в вёдра. Вёдра опорожняли в мешки, их ставили кучками по пять-шесть через равные промежутки. Заполненные мешки собирали бригады грузчиков, которые разъезжали на бортовых ЗИЛах.
В грузчики брали исключительно с третьего факультета. Свобода перемещения, возможность выехать в село, купить сигареты и карамельки — делало этих парней в некотором смысле элитой, эдаким «не совсем говном»… среди «полного». Они это чувствовали и борзели. Если мешки ставились слишком часто и не собирались в кучу, грузчики их могли запросто перевернуть. Тогда снова приходилось собирать мешки и стаскивать в большую кучу. Но если сборщики находили тару побольше, для гадов с третьего факультета готовились подарки: «смерть грузчикам» — мешки по семь-восемь вёдер. Месть — она сладка…
Монотонно с утра и до обеда абитура собирала картошку. В час дня всех вели в лагерь на обед. Опять кормили картошкой с мясом, поили «чаем с бромом», а в половине третьего — снова в поле, пока не начинало темнеть. К закату народ приводили в лагерь на вечернее построение. Бригадиры докладывали: сколько каждая группа собрала картошки, сколько вывезено; там же формировали задание на завтра.
И — ужин!
После ужина — дискотека! Каждый день. Обязательно. Разминка для позвоночников. А никто и не сопротивлялся, тем более акустика была приличная — всё же в лагере жили студенты (будущие студенты) радиотехнического факультета, а они всегда трепетно относились к качеству звучания магнитофонных записей. Мальчишки и девчонки резвились на плацу под ритмы «Бони М», «Арабесок», «Эрапшен». И конечно, танцевали медляки.
У Шурки в колхозе была девушка. Так, ничего особенного, просто симпатия… Они даже не целовались — не умели. Танцевали, вместе ходили на работу, иногда, где-нибудь в более тёмном месте, немножко обжимались — Шурка касался женской груди и… — и всё! Стояли суровые времена. Секса в стране не было. Впрочем, некоторые девушки и юноши развлекались по полной. Но то были парни с третьего и девушки с шестого, а детям с пятого оставалось только завидовать более смелым сверстникам. Кабы курсе на третьем… Но авиационный возил только абитуру!
На дискотеке танцевали, общались, а натанцевавшись, шли в свои комнаты: там играли в шахматы, травили анекдоты. В Шуркиной группе был парень из Благовещенска — Виталик Фёдоров (как его в Самару занесло — загадка!) — у него имелась специальная записная книжка с анекдотами. Многие Шурка помнит до сих пор, а некоторые смешны и понятны сегодня. Например: «Как зовут собаку Рейгана? — Рональд!» Про любого американского президента актуально. «Дональд!»
Виталий, Робин Мальцов, Женька Скосырев, Альберт Румер устраивали гитарные концерты. Куда же студенту без гитары? Студенту без гитары никак нельзя… И, конечно, ходили к девчонкам. С гитарами и анекдотами. И девчонки приходили — на гитары и анекдоты.
Два часа вольной жизни. Два часа веселья и развлечений. В десять музыку выключали, давали полчаса на туалет — и отбой. На сон грядущий Виталий запускал пяток анекдотов, но многие, намаявшись за день, отрубались, не дослушав. Серое застиранное бельё на двухъярусных кроватях никого не волновало, всё равно спали одетыми — холодно.
Изо дня в день тянулась такая жизнь.
Некоторые её не выдерживали и бежали из лагеря, написав письмо домой. Сердобольные мамы доставали справки и вывозили «счастливчиков» из лагеря.
Тех, кто уезжал, презирали и ненавидели лютой ненавистью. А как вы думали? Предатели же! Из Шуркиной группы уехал один, потом письмо прислал: «Как вы трудитесь на благо Родины?» Издевался! Письмо зачитывали вслух и клялись никогда не подавать руки. И правда — ему долго пришлось доказывать, что он нормальный парень и уехал по ошибке. Возможно, это действительно была ошибка. Потом они все стали большими друзьями. Но тогда ему мама сделала справку о бронхите, и он свалил. На тот момент — стояла вторая половина сентября — зарядили бесконечные холодные осенние дожди, и как минимум половину коллектива по утрам нещадно бил кашель. Но больше никто не уехал! Никто! Уж лучше кашель…
Дожди… Холодные осенние бесконечные дожди. Сыростью пропитывалось всё. Матрасы, подушки, одеяла, бельё. Даже хлеб и соль в столовой. Всё! Куртки не успевали просыхать. Ребят пытались водить на поля пешком, но по просёлочной дороге ходить было невозможно, на сапоги наматывались огромные комья липкой грязи, и не хватало сил стащить ногу.
Тогда их стали возить на автобусах в объезд, по шоссейной дороге, но выходных и актированных дней всё равно не вводили. Каждый день в 8.30 абитура отправлялась собирать проклятущую картошку.
А потом встали маципуры, не могли больше переворачивать сырую землю, и абитуре выдали вилы, чтобы копала сама. За день выкапывалось не более двухсот погонных метров, а картошку без мешков — их не могли подвезти — оставляли в грязных гуртах под дождём.
В это серое время к Шурке приехали родители. Был грех — он тоже писал домой, — и мама с отцом примчались его выручать. После обеда в комнату к Шурке зашёл бригадир Сергей Губин: Реброва вызывал начальник лагеря. Товарищ полковник полчаса с пристрастием допрашивал Шурку: чего он такого писал домой? Шурка отнекивался. В конце концов, ничего не добившись, полковник оправил его на КПП, к родителям.
О, как Шурке было стыдно! Боже мой, как ему было стыдно! О чём всхлипывающей маме он и выложил с порога. Поговорив с родителями минут двадцать, он забрал, что привезли, и вернулся в барак.
В тот день картошку он не собирал, все уже уехали, и Шурка остался помогать дежурным. Вечером привезённые продукты честно разделили и съели. Полковник ещё раз вызвал Шурку, но, снова ничего не добившись, отпустил. На том инцидент был исчерпан.
В третьей декаде дожди на время прекратились, и жизнь вроде опять стала налаживаться. И дни становились короче — что тоже не могло не радовать. А потом и вовсе случилось знаменательное и радостное событие. Грузчики проштрафились!
К тому времени они совсем обнаглели, стали заносчивыми с бригадирами, грубили офицерам. И тут в один из вечеров трое грузчиков напились. (Интересно, откуда они взяли водку?) Офицеры с дежурными бригадирами застукали их при обходе: в лесу, возле костра, и уже пьяных. На следующий день у парней закончилась «картошка», а вместе с ней первый курс и институт — документы на отчисление готовились «на раз-два», а третий факультет был отлучён от разгрузочно-погрузочных работ.
Судьба какого-то там третьего факультета мало всех волновала — главное, грузчиками стали парни пятого!
Перевод делали по желанию: можно было остаться в сборщиках и по-прежнему собирать картошку кверху жопой — некоторые и остались, но многие решили себя попробовать. Хотелось глотнуть воздуха свободы, разъезжать на бортовых ЗИЛах, запросто покупать в посёлке сигареты и карамельки. И, как оказалось, привилегии на этом не заканчивались. Обычные сборщики мылись в бане два раза в неделю, двадцать человек по двадцать минут. Грузчики могли мыться каждый вечер и практически неограниченное время. И кормили грузчиков лучше, по утрам давали масло и варёные яйца, а вечером позволялось пить сколько угодно чая. Баня и чай — что могло быть лучше?
Но не бывает лёгкой работы на селе. Таскать и забрасывать в бортовую машину мешки по пять-шесть вёдер даже вдвоём тяжело. Мешков-то за день набирался не один десяток. А они были обычными мальчишками по 17–18 лет.
Их разбили на четыре бригады. Первую, в которую попали самые здоровые парни (а двое из них — грузин Сандро и Алик Румер — были «за метр девяносто»), называли Большой бригадой. Экс-грузчики в отместку готовили теперь не только «смерть грузчикам», но и «смерть Большой бригаде» — мешки по десять-двенадцать вёдер (и такие бывают). Я ведь уже писал, что месть сладка?
Четвёртую бригаду, в которую попал Шурка, как самую дохлую, отправили на овощехранилище — под разгрузку. Там было полегче. А после трёх дней они вовсе приноровились и освоились, разделили бригаду на пары: одни в кузове машины выгружали мешки, другие оттаскивали, третьи высыпали картошку — так, чтобы хранилище заполнялось равномерно. Через полчаса менялись. Терпимо.
На четвёртый день к их бригадиру — недавнему дембелю Ромке Валиахметову — подошёл водитель, подкурил от сигареты Ромы и, оглядываясь по сторонам, попросил оставить в кузове шесть мешков картошки.
Предложения — «оставить» или «помочь набрать» — звучали часто. Поначалу никто не возражал. И сами парни, особенно которые жили в общежитии, тоже набрали по полному рюкзаку картошки, готовясь к голодной студенческой жизни. Но в один день администрация устроила обыск и вытряхнула все рюкзаки. Под страхом отчисления картошку в бараки приносить запретили. «Хорошо, — сказала абитура, — не приносить, так не приносить». Но теперь, если кто-то из администрации просил «помочь набрать» пару-тройку мешков, — а однажды приехали комсомольские начальники с инспекцией — картошка набиралась так: вниз шло ведро крупной, следом забрасывались две-три размозжённые картофелины, вдогонку сыпалась пара вёдер мелочи, сверху — опять крупная.
Как могли просящие доверять ребятам готовить мешки с картошкой для себя… после того шмона? Что это? Человеческая глупость? Самоуверенность? Наверное, и глупость, и самоуверенность — качества, присущие идеологическим руководителям того времени, да, впрочем, любого.
А простой Ваня, водитель, попросил пацанов оставить всего шесть мешков и, в отличие от халявной администрации, обещал за это пару бутылок водки — мерило всех ценностей в России. (Вот откуда грузчики третьего факультета достали водку!) От бухла пацаны отказались, но не отказались оставить картошку, только попросили водителя привезти свои мешки — те были подотчётные. А вместо водки… колбасы! Очень хотелось колбасы…
Так водитель и сделал, привёз мешки и палку любительской (где он её достал? талоны же), а к ней присовокупил пять рублей.
В тот день парни на обед не поехали. Сказали, что много работы. А сами запекли ведро картошки (когда трудишься на сборе, быстро обучаешься искусству запекания прямо в ведре — и вкусная получалась!), купили хлеба, трёхлитровую банку молока, сели и налопались от пуза. Отвели душу…
Кормили их однообразно и невкусно, хоть калорий хватало. И все они были хронически простужены. Работали и жили в грязи. Но ни у кого за всё время не случилось расстройства пищеварения. А тут… понос не заставил себя ждать. Парни мучились, но жаловаться в медпункт не ходили — все были научены военной администрацией: «Болеешь? Дежуришь в лагере!» А дежурство — это мытьё полов ледяной (аж руки ломит!) водой на кухне и в бараках, а потом чистка картошки в такой же воде. С такими оздоровляющими процедурами — на следующий день все как один «исцелялись». И они бегали — в туалет, в кусты, в лес — но никому ничего не говорили и работали на разгрузке. Раздобыли активированный уголь, ели упаковками, но работали.
В начале октября снова зарядили дожди. Стало совсем холодно — по ночам температура опускалась до трёх-пяти градусов, пока ещё плюса. Бараки начали отапливать: в непонятные батареи заливалась еле тёплая вода. Спали теперь не просто в одежде, теперь на ноги надевали рюкзаки. Простуда приняла хронический характер. Кашель стал грудным и хриплым. Веселье и оптимизм пропали. Абитура потихоньку начала саботировать. Картошка не убиралась.
Из-за этого ли или по причине того, что закончился отмеренный им срок, их наконец-то вывезли домой. «Картошка» закончилась.

…Сегодня, вспоминая «картошку», Шурка поражается: как вообще их туда отпускали родители? Они что — звери? И как они (студенты) всё выдержали? И что же это за государство такое, если оно своих студентов, своих будущих инженеров, но ещё детей, отправляло работать в такие воистину невыносимые условия?!
Впрочем, тогда вся страна ездила на «картошку». В авиационном отправляли на первом курсе, в политехе — на втором, в «связи» — на третьем. Все заводы и КБ посылали инженеров на поля каждую осень.
И вот что ещё непонятно: куда девалось то несметное количество картошки, которое собирала целая армия с высшим и будущим высшим образованием?! В магазине картошки не было! В домохозяйствах заготавливали её сами, мешками в погреба. Переводили на спирт? Возможно. Водки тогда было много…
И ещё вопрос: зачем колхозы и совхозы сажали столько картошки, если не могли сами убрать? Уже после окончания института Шурку, свершившегося, истинного молодого специалиста, оправили в апреле на посевную. И он там у тракториста поинтересовался: «Вы на хрен столько картошки сажаете, если сами убрать не можете?» Знаете, что тот ему ответил? «А если мы сами всё сможем убрать, куда будут студентов присылать?»

И только сегодня Шурка понял, что главной целью была не картошка (капуста, хлопок), нет! Главное было — построить народ. Чтобы по первому зову Партии он поднимался на любое дело и — что ещё важнее! — не рассуждал.
Да, тогда все воспринимали «картошку» как норму.
Да, абитура гордилась, что прошла «картошку».
Они действительно становились настоящими студентами, вполне ответственными людьми, а учебные группы после «картошки» становились сплочёнными коллективами — и уже на следующее лето в стройотряды ехали готовые боевые строительные бригады. Всё было так.
Прошло почти сорок лет. Шурка на Севере прожил почти двадцать. Он до сих пор считает, что именно «картошечная» закалка позволила ему не только выжить на Севере, но и с честью пройти полевые работы — с морозами, дождями, холодом и мошкой. И он до сих пор вспоминает то время как одно из самых лучших, самых светлых. А как иначе? Ведь они тогда стали настоящими студентами!
Настоящими! Советскими! Студентами!
А вот получим мы диплом – махнём в деревню!
Там соберём мы чуваков и вспашем землю.
И будем сеять рожь-овёс, ломая плуги.
Да и прославим наш колхоз по всей округе!

Студенческая песня 80-х годов ХХ века


Рассказ девятый. Бестолковая тюменская командировка

С подповерхностной радиолокацией братья работали на песок, работали на торф, на грунтовые воды, даже на золото попробовали. Теперь предложили поработать под экологическое обоснование коллектора сточных вод совхозной свинофермы…
Однажды Тит Веспасиан-старший сказал Титу Веспасиану-младшему: «Деньги не пахнут, сынок!» Не пахнут — так не пахнут, братья собрались и поехали в совхоз «Красный Маяк».
Тот совхоз в посёлке Омутинский Тюменской области в 90-х числился дочерним агропромышленным предприятием Северной нефтяной компании, и управление экологии СНК было кровно заинтересовано, чтобы аэрокосмогеологи провели экологический аудит. Одним из пунктов значился поиск водоупорного горизонта (глин) под коллектором. А то, неровён час, хрюшкино говно просочится в водоносные горизонты, и народ в посёлке станет пить это «добро». В жизни всякое бывает.
До Тюмени добрались самолётом. Возникли некоторые трудности с транспортировкой оборудования, но Ребровы их успешно порешали, объяснив начальнику службы грузоперевозок, что они тоже авиаторы, аэрокосмогеологи, почти родные братья. Главный грузоперевозчик непонятливо хлопал глазами и крутил головой, он никогда про таких не слыхал, но приставка «аэро» подействовала магически. Братья лично разместили ящик с аппаратурой в грузовом отделении Ту–154 (90-е!), а сами с двумя рюкзаками, прямо в полевой — но ещё чистой — одежде устроились в самолёте.
Через два часа в аэропорту Рощино их встречал третий член бригады, сотрудник Центральной аэрокосмогеологической партии, Антон Данилов. Антон отвечал за переговоры с руководством совхоза и обеспечение транспортом. Ящик с аппаратурой перегрузили в партейный уазик и поехали в комнату Колганова ночевать. До отъезда в Северный Колька жил в рабочем общежитии для малосемейных, в кирпичной пятиэтажке, в комнате двенадцать квадратных метров.
Ни тогда, ни позже Шурка никак не мог понять, чем была мотивирована администрация партии, да и его брат тоже… почему они летали на самолётах, а жили — где придётся? Впрочем, тогда вопросов он не задавал. В 90-е и не такое бывало.
Антон довёз до общаги, братья выгрузились и, договорившись, что завтра за ними заедут часов в девять, отпустили Данилова. Не спеша перекурив возле подъезда, Ребровы подняли ящик на второй этаж, нашли комнату Колганова, долго ковырялись с замком… Открыли… Славка нащупал выключатель, щёлкнул. Света не было. При свете уличных фонарей, который пробивался сквозь запылённое окно, — пока добирались, уже и стемнело, — занесли ящик в пустую, абсолютно пустую тёмную комнату. Проверили лампочку (та оказалась целой), заглянули в распределительный ящик в коридоре — и обнаружили обесточенный выключатель, заклеенный бумажкой с печатью. «Класс! — оценил ситуацию Славка, закрывая ящик. — Отключили за неуплату». Они вернулись в комнату, прикрыли дверь и, не раздеваясь, уселись на ящик.
— Колька говорил, у него тут два спальных мешка… — Шурка в потёмках пытался рассмотреть комнату.
— Нет тут ничего. Я уже посмотрел.
— А спать как будем?
— Не знаю… Что-нибудь придумаем. В ящике где-то свечка, давай достанем.
Они открыли ящик, достали свечку, установили её на картонку, зажгли и опять молча сели на ящик.
Странная складывалась ситуация. Странная, но уже привычная. Ночевали же Ребровы в Берёзове в школе на полу, без электричества — и ничего… Правда, тогда было начало осени, хоть и холодное, но всё же начало. А сейчас поздняя… Шурка дотянулся до батареи — горячая… Ну, уже хорошо, что в комнате тепло.
— Перекусить, наверное, надо, — поднялся Славка, и тут раздался стук в дверь.
— Войдите!
Дверь открылась, на пороге сформировались две женщины, лиц при тусклом освещении из общего коридора видно не было.
— А вы кто? — испуганно спросила которая повыше.
— Здравствуйте. — Славка слегка наклонил голову. — Мы друзья Николая Колганова.
— Это чё… Варькин муж, чё ли? — спросила высокую которая пониже.
— Ага. Фамилия у неё вроде Колганова… — согласилась высокая. — А вы, чё ли, Варьку знаете, ага?
— Знаем, конечно, знаем! — обрадовался Славка.
— Тогда ладно! — Которая пониже махнула рукой. — А то мы слышим, кто-то комнату открыл — решили глянуть… А то вдруг жулики.
— Тут… и воровать-то нечего, — грустно усмехнулся Шурка.
— Так-то да, — окинув взглядом комнату, согласилась высокая. — Ну, мы пойдём, чё ли?
— Мешать мы не будем. Завтра уедем. — Славка куда-то неопределённо махнул рукой.
— Ага, — кивнули женщины и прикрыли за собой дверь.
— Вот и соседи, — чему-то обрадовался Славка. — Ладно, давай поедим. Поднимайся, доставать будем.
За пять минут продуктами из ящика и рюкзаков они накрыли на ящике импровизированный стол. Скромную трапезу — сало, квашеная капуста, банка тушёнки, лук и хлеб — украсила пол-литровая бутылка водки. Ужин при свечах, едрить…
Славка разлил чуть по чуть в кружки и поднял свою:
— Ну что, брательник, с приездом, чё ли!
Чокнулись, выпили и захрустели луком.
Когда разливали по второй, в дверь снова постучали.
— Открыто!
— Приятного аппетита, ага! — с порога пожелали женщины. За их спинами прятались двое мальчишек лет пяти.
— Спасибо, — откликнулись братья, держа в руках кружки.
— А вы в телевизорах разбираетесь? — высокая взяла быка за рога, и, надо сказать, лучшего повода познакомиться она придумать не могла. Эта фраза действовала на старшего, как красная тряпка на быка. Это был личный вызов ему, радиоинженеру до мозга костей. Слава ремонтировал телевизоры и радиоприёмники всегда и везде!
— А какой у вас? — Старший даже кружку поставил на ящик. Шурка вздохнул… Выпили и закусили…
— «Каскад»! Показывал-показывал, а сёдня сдох. Вон пацанам смотреть мультик нечего, — ткнула за спину которая пониже.
— Глянем, — пообещал старший, — сейчас перекусим… и придём.
— А чё вы тут в темноте-то, чё ли? И тушёнка небось холодная. Пойдёмте к нам, ага… У нас плитка. Чаем напоим.
— Пошли, брательник?
— Да пошли, пошли… — Шурка допил свою водку и стал собирать со «стола».
Комната, в которой жили барышни (а на свету они оказались молодыми женщинами лет двадцати пяти — двадцати семи), была ненамного больше Колькиной. Но ютились в ней, как Шурка понял, вчетвером: Надежда, та, которая выше, с пятилетним сыном Ильёй, и Рая с сыном Колькой шести лет. Захламлена комната была сверх всякой меры: стульями, столами, шкафами, кроватями. Кое-где на мебели виднелись написанные от руки краской инвентарные номера, как любят делать в общежитиях и больницах — мебель казённая. Кажется, единственными личными вещами были плитка и телевизор, который и правда не работал.
Надежда, не умолкая ни на секунду, принялась чистить картошку, решили приготовить её с тушёнкой. На всех. Выяснилось, что они ещё не ужинали, а из еды у них оставалась только та самая картошка. Шурка принёс ещё пару банок тушёнки и сам себя командировал в магазин — купить что-нибудь к столу, а заодно ещё водки. Славка тем временем с головой влез в телевизор.
Водку Шурка купил тюменскую, к столу взял колбасы, кабачковой икры, хлеба, а ребятишкам — конфет и печенья. Когда он вернулся, компания была уже на взводе, — телевизор, весело бормоча голосом Петросяна, работал, — Славка в лицах и голосах рассказывал, как накормили братьев солянкой на полярном Урале…
Ну да, так накормили, что потом сутки с горшка не слезали. Девчонки ржали и катались по кроватям. «Что характерно, — как-то раздражённо подумал Шурка, — тогда так смешно не было».
— И собака, чё ли? — задыхалась от смеха Рая.
— И собака! — добил их Славка.
— Уф… — еле отдышалась Надя. — Шур, нам тут…
— Я понял… — снимая сапоги, кивнул Шурка. — Про полярный Урал? Пацаны уже ели? Я конфет с печеньем принёс.
— Конфеты! Конфеты! — заегозили Колька с Ильёй.
— Так! — отрезала Рая. — Сначала картошку, потом конфеты! Мы сначала их покормим, ага? — Она виновато смотрела на Ребровых.
— Кормите, кормите… — кивнул Славка, и братья вышли покурить.
— Жалко их… — подкуривая, начал свою обычную песню старший, он всегда всех жалел: брошенных кошек, собак, детей, баб. Мог бы — всех бы накормил, напоил, приручил, усыновил и женился. — Жалко. Дурочки они…
— Вот чё тебе жалко-то? — Шурка уже сам стал разговаривать с тюменским акцентом. — Жрать, что ли, у них нечего? У нас у самих год назад жрать было нечего… Забыл?
— Да ничего я не забыл. Только нет у них будущего…
— Ну да! У нас с тобой в будущем сплошная радуга и фейерверки… А заодно у всей страны… На одну известную букву у нас у всех в будущем!
— Именно что на букву! Мужики у них сидят. И как я понял, по одному делу. Уже четыре года! И ещё им столько же. А родители… — Славка кивнул в сторону двери. — У обеих где-то в деревне. Надька работает санитаркой — в больнице, что ли. А Райку давно уволили по сокращению, вроде продавщицей была. Раньше жили в разных комнатах, теперь съехались. Одна работает, другая с детьми сидит. Садиков-то бесплатных нет! Они теперь мечтают: когда их охламоны в школу пойдут — может, полегчает. Райка на работу устроится. А то прям…
— Слава-Слава! — Шурка жестом остановил брата. — Ты как будто первый раз такую историю слышишь и видишь!
— Не первый, Шур! Не первый! Но… — У Славки дёргался глаз. — Но сейчас у них… Понимаешь… Жрать было нечего! Понимаешь, Шур? Не как у нас, год назад. А совсем! Понимаешь? Это картошка — последнее… и денег нет! А пацаны голодные… Банку тушёнки уже слопали…
— Ну да… Ты им всю нашу тушёнку скорми, жалельщик хренов! — Шурка сделал ещё несколько затяжек, затушил сигарету и сунул в банку. — Ладно, пошли. Наверное, детей они уже покормили. И ты мне хоть нальёшь, «чё ли»? А то я бегаю, а вы ту бутылку-то уже уговорили…
— Уговорили-уговорили… Пошли, налью.
Они дружно сидели часов до одиннадцати, пока не припёрся какой-то хмырь и не начал качать права. Братья хотели ему дать в глаз, но тут выяснилось, что это родной брат Раи, просто он распереживался о сестре. Зашёл, а тут бичи какие-то — Ребровы же в полевой форме — сидят, водку пьют. И ему налили из Надиных спиртовых запасов — водку уже допили.
Когда братья уходили к Колганову, им выдали два детских матраса и пару убитых подушек. Мальчишки крутились возле Славки, а тот всё пытался их поймать и прижать к себе.
— Дядь Слав, а ты в другой раз торт привезёшь, ага? — выпрашивал Колька.
— Привезу, Коль…
— Только большой, ага! Во-о-о-от такой! — Колька привстал на цыпочки, выпятив живот, и как мог широко разводил руки. — Ага? — заглядывал он в глаза старшему.
— Ага, Коль…
— Ну-ка, не мешайте дядям! — напустилась Надежда на мелких.
— Жалко, ненадолго вы… — сокрушалась Рая, собирая со стола.
— Нет, правда, мужики, так жалко, так жалко! В кой веки попались нормальные… напоили, накормили, с ребятишками возятся… под юбку не лезут…
— А ты небось была бы рада, если бы Славка к тебе под юбку залез… — глумливым голосом пропел Райкин брат, похабно подмигнув братьям. Славка сделал шаг, но Шурка поймал его за руку.
— Да пошёл ты! — Надька хлестнула сырым полотенцем охальника по морде. — Может, и рада! Не всё же с вами, с козлами…
В комнате братья долго не могли улечься. Матрацы короткие, подушки плоские, вместо одеял куртки.
— А чего с телевизором-то было? — Шурка тянул куртку, пытаясь равномерно укрыться. Куртки не хватало.
— Предохранитель перегорел… И у лампы контакт отходил. — Славка зевнул и, помолчав, поинтересовался: — Магазин во сколько открывается?
— В восемь, а что?
Брат не ответил.
…Утром возле дверей Раи и Надежды вместе со свёрнутыми матрасами и подушками стоял большой медовый торт «Рыжик».

— …Б… я никак не пойму, — «воевал» старший в Центральной партии, — нас ждут, б… или не ждут?!
— Ярослав Александрович, ну, не ругайся, ну, накладка вышла! — увещевал Славку сиплым голосом начальник партии Емелин. — Антон уехал хлопотать, сейчас приедет вахтовка — мы вас загрузим, и поедете, как… как положено. Ну обломался у нас уазик!
Голос у Емелина был сиплым по жизни — по молодости где-то в полях заработал ларингит и не долечил.
— Нет, ну, дурдом… — буйствовал Славка. — Нет, ну, почему у нас всегда такой дурдом?! Докуда она нас довезёт, вахтовка твоя? До Омутинского? До «Маяка»?..
— До Заводоуковска. Только туда. А там переночуете… А утром за вами приедут из Омутинского…
— Ой, Емелин… Ой, смотри…
— Да смотрю я, смотрю… Чем орать, пошли, мы вас лучше покормим. Светка Раскова наготовила. Мы же тут по столовым-то не ходим… а до дома далеко… Это у вас, в Северном двадцать минут в любой конец. А у нас город большой. — Емелин вёл братьев по партии. — А рынок рядом. Кто из дома чего принесёт: картошки там, лучку… А что-то на рынке купим… мясца там… А Светка готовит. — И с этими словами Емелин распахнул дверь в «столовую».
Светка и правда уже всё приготовила и накрыла. На столе стояли три миски с густым малиновым борщом, тарелка с тонко нарезанным розовым салом и очищенным чесноком, блюдо с крупными ломтями чёрного хлеба и банка со сметаной. Ложка в банке — стояла. И пахло…
— По чуть-чуть-то будете? — Емелин извлёк откуда-то, словно из рукава, запотевшую поллитровку.
Старший сглотнул слюну:
— Будем, брательник, по чуть-чуть?
— По чуть-чуть будем, — кивнул Шурка и уселся за стол.
— Ну и слава богу… — Емелин поставил три рюмки и открыл бутылку.
В Заводоуковске они были в восемь вечера, хотя ехать туда от силы два часа. Но пока то, пока сё… Ещё и вахтовка умудрилась поломаться по дороге: в общем, Россия, осень, Тюмень — столица деревень!
Братьев с Антоном поселили в общежитии. Господи, снова общага! Хотя теперь у них имелись кровати и матрасы, подушки и одеяла… даже постельное бельё было.
— И вот носит же нас, Шур, как осенний листок, — разливая остатки емелинской бутылки на троих, рассуждал Славка. — Ну, хоть бы раз съездить, чтобы ждали… чтоб встречали… провожали… Нет! Всегда одно и то же…
— Будем! — прервал Шурка брата, поднял стакан и чокнулся со всеми. — Но ты прав: неизвестно, как нас завтра встретят.
— Всё будет нормально, мужики! — Антон хорохорился. — Гарантирую! Сам обо всём договаривался.
— Ну-ну, — промычали Ребровы, выпили и закусили бутербродами с салом, Светка завернула с собой.

Утром за ними приехал древний-предревний автобус. ГАЗ–651. Синий. С носом. С ручкой от водительского места — открывать и закрывать пассажирскую дверь.
— Ну, ни хрена себе, раритет… — изумился Славка, обходя «динозавра» по кругу. — А полуторки бортовой не нашлось, а? Э, шопэр! Или «форда» военного.
— Ярослав Александрович, не бузите: что дали — на том и едем… — успокаивал Славку Данилов.
До Омутинского ехали, завывая, три часа. Ближе к полудню наконец-то добрались до совхозной конторы, и тут выяснилось…
(Нет! Вот за что мы все любим свою страну? За то, что у нас всё всегда обговорено и договорено. Одного у нас нет — исполнения договорённостей.)
…И тут выяснилось, что главного инженера, главного заказчика, нет! «Ростислава Игоревича сёдня не будет — они в Тюмень уехали!» — сообщили им высоким противным голосом. Антон, изумлённо оглядев своих товарищей, поинтересовался: «А вообще, кто-то в курсе, что с Севера экологи приехали?» «Нет, — отвечали, — не в курсе». Тут уже опешили все. «А когда главный возвращается?» — спросил Антон. «Завтра… — неуверенно пожали плечами, — наверное». «А место переночевать-то у вас есть?» — «А вы поезжайте с дедом Архипом, посмотрите болото, а мы, может, чё найдём…»
Шурка давно не видел брата таким злым… Тот был зол настолько, что даже словом не обмолвился, только дёргал головой, и морда стала красная-прекрасная. Шурка прям забеспокоился, как бы Славку кондрашка не хватила.
— Яросла… — начал Антон.
— …Умкнись! — посоветовал ему Шурка.
С дедом Архипом они сели в доисторическое чудище и поехали.
— А вы, сынки, откудова будетё, ага?! — любопытствовал дед, пытаясь перекричать надрывно завывающий двигатель.
— Из Северного! — Шурка с интересом разглядывал аборигена.
— Это от Сургута далёко, ага?
— Триста пятьдесят километров.
— Вона чё… Далёко… А к нам надолго, ага?
— До завтра. Наверное.
— А болото-то вам гля чё? — не унимался дед.
— Вы же свинарник хотите там строить…
— На болоте?! — испуганно вскинулся дед.
— Зачем на болоте? На болото слив будет.
— Сли-и-ив?.. — Дед замолчал и задумчиво пожевал губы. — …Это чё же… выходит, всё говно туда сливать, чё ли, будете?
— Мы?! — не выдержал Славка, тут у него даже глаз перестал дёргаться.
— Дед, — попытался объяснить Антон, — ваш совхоз решил строить свинарник. А сточные воды решил сливать в болото. А нам надо посмотреть, не просочится ли говно под землю.
— А если не просочится — сверху, чё ли, оно лежать станет, ага?
— Так, дед, завязывай с расспросами! — пресёк Шурка дурацкий разговор. — Это вы там сами решите, где оно у вас лежать будет. Тебе сказали: показать болото — вот и показывай.
Болото оказалось мелким. Да и не болото это было вовсе. Огромная лужа, заросшая рогозом. Космогеологи прошлись по ней вдоль и поперёк, даже не раскатывая болотных сапог.
— Куда эти ублюдки собираются сливать-то?! — Славка раздражался всё больше и больше.
— Сюда, видимо… — огляделся Шурка.
— Они за сутки всё тут зальют! Интересно: какая сука прожекты выдавала?
— Может, отлоцируем, Слав?
— Давай! Собирай аппарат, глянем, что тут, под грязью, — может, что прочитаем. Хотя вряд ли. Суглинки с поверхности. Ничего не увидим. Но пройтись надо… для отчёта.
— Пошли, Антон, — кивнул Шурка. — Поможешь аппаратуру надеть.
За полчаса братья закончили два прохода по болоту в крест.
Собственно, можно было уезжать, только хотели дождаться главного инженера. Это же он, чудак, работу заказывал.
— Давай обратно в контору — сказал Славка своим, разбирая антенную систему. — Может, жильё нашли…
Пока космогеологи изучали болото, водитель прикемарил. Дед тем временем, сидя в автобусе, с интересом наблюдал, что же такое приезжие творят.
— Ну, чё, сынки, можно говно сливать в болото, ага? — спросил он, когда космогеологи вернулись и сели переобуваться.
— Нет, — коротко ответил Славка.
— Вот и слава богу… вот и хорошо… — радостно зачастил дед. — А то как же можно — свиное говно посередь посёлка наваливать! Это ж… — И дед добавил такое крепкое словцо, что Шурка даже засмеялся.
— Езжай в контору! — скомандовал Антон водителю.
И тут Шурка тормознул:
— Погоди, мужики! Мысль есть…
Антон со Славкой выжидающе уставились на него.
— Дед, а дед… — Шурка внимательно посмотрел на провожатого. — А на постой возьмёшь?
— А так-то да! — встрепенулся дед. — А скоко заплатитё?
— Пятнадцать! — мгновенно сориентировался Славка.
— Восемнадцать! — для порядка поднял цену дед.
— Шестнадцать, и не торгуемся! — закруглил Шурка.
— Согласный! Разворачивай в улку, к магазину! — скомандовал дед водителю.
— А чего к магазину-то? — ожил Славка, ему стало интересно.
— А как жа? Накормить вас надоть, напоить, вы жа гости, ага! — Автобус остановился возле сельпо. — Деньги-то давайтё, чё ли!
— А чего бабка скажет? Ты с бабкой-то ещё не говорил.
— А чё бабка-то? Бабка каклетов нажарит, ещё рада будет, ага! — И дед, весело подмигнув, забрав у Антона деньги, трусцой убежал в магазин.
— Деловой дедок… — весело заметил Антон, пряча кошелёк в карман.
Но Славка не веселился, он внимательно посмотрел на Антона и процедил:
— Дедок-то деловой, да… А кто вчера клялся, что нас тут «ждут»… «встретят»?
— Мужики, мужики… Ну правда… — принялся оправдываться Антон. — Я звонил. И с этим уродом, как его… Ростиславом Игоревичем разговаривал… Он клялся и божился, что всё приготовил, что всё будет в лучшем виде…
— Ты бы за него не клялся… — подсказал Шурка. — Ты бы… — Он прервался. — О, дед возвращается. Быстро однако.
Дед купил кольцо «Краковской» и литровую бутыль спирта «Рояль»[218].
— «Рояль» — хороший спирт, ага! Настоящий, не разбодяженный! — хвастался он, подмигивая.
— Шур, — Славка задумчиво смотрел на бутылку, — ты не помнишь, с какой этикеткой можно пить… с красной или с белой?
— А хрен его знает. По-моему, он весь гадость.
— Это вы здря! Это вон ишимка[219] — та гадость, ага, а спирт — само то! — обиделся дед.
— Да ладно, дед, не обижайся. Будем мы пить твой спирт, будем…
— О! Это хорошо, — замигал дед. — Щас нам бабка каклетов нажарит…
Бабка оказалась полной противоположностью деду. Дедок был худым и неказистым, зато бабка — дородной здоровенной бабищей.
— Баба Нюра, — представил дед жену.
— Кому баба, а кому Анна Васильевна! — отрубила бабка. — Ты кого ко мне привёл, чёрт старый, ага?
— Постояльцев, Нюра… Васильевна, постояльцев…
— Здравствуйте, Анна Васильевна, — поздоровался Славка. — Нам бы сутки перекантоваться, а завтра мы уедем. А? Анна Васильевна?
— Оне рядом с Сургутом живут, — вставился дед. — С Сургутом…
— С Сургутом?.. — У бабки дрогнул голос. — Где?
— В Северном, Анна Васильевна.
— Если с Севера, так то ладно, — смягчилась баба Нюра. — А чё, чёрт лысый, у тебя в сумке?! — тоном следователя поинтересовалась она у деда.
— Дык гостей угощать надоть. Я и купил — колбаски там… то… сё…
Бабка вырвала сумку, раскрыла, заглянула и внимательно посмотрела на мужиков:
— Денег вы давали, ага?
— Мы, Анна Васильевна, мы, — подтвердил Славка.
— Ладно, — смилостивилась бабка, — пойдитё, погуляйтё… Я пока тут комнату приберу и каклетов нажарю. — И, тяжело развернувшись, ушла в кухню.
— Ну чё, сынки, айда, хозяйство, чё ли, смотреть? — позвал дед.
А хозяйство у стариков оказалось колоссальное!
И кажется, всё зажиточное крестьянство давно извели, ан нет! Дед Архип даже был рад, что советская власть закончилась.
— Я, сынки, в Сибири с тридцать второго. Нас всей семьёй с Брянщины выселили… Раскулачили — и сюда, — рассказывал дед, водя мужиков по клетям и амбарам. — На фронт меня не взяли — малой я, с тридцатого. А двух старших братьёв забрали… Одного в сорок втором убило, а другого… в сорок четвёртом ли? Да, точно, в сорок четвёртом. Мать убивалась, у-у-у-у… Отца не брали, был отец — классовый враг!
При рассказе дед удивительным образом утратил деревенский «акцент», говорил правильно, внятно, не придуриваясь.
— В сорок восьмом я женился на Нюрке, а деток Бог всё не давал… Первый только в шестидесятом появился, Коленька. А второй в шестьдесят четвёртом — Сашка. Мы к тому времени родителев уже схоронили и в их доме остались… Работали мы много… Много… А здесь пшеница! — Дед оттянул громадную крышку, накрывавшую отверстие в земле под навесом, — три тонны! Скотину кормить. У нас нынче три коровы и два бычка на откорм. Овцы-то так, на соломе с сеном перебьются. Да… На совхоз, конечно, работали. А как же? Куда же денешься? Я конюхом. Я и сейчас коня держу, да, айда, покажу. — Дед потащил мужиков за собой в хлев. — Смотри, какой красавец… Лешко зовут. Лешко-Лешко. — Дед сунул руку в карман куртки, достал сухарь и скормил коню.
— А сыны где? — поинтересовался Славка.
— Сыны? — Дед пожевал губами и погладил морду коня. — В тюрьме они.
— Это как же?..
— А так же! Выпили они тут на праздник… Да и не больно много выпили-то… А тут весна… Ружьё взяли, патроны и пошли на речку. Гусь же летит. Вышли, а там цельная стая… Закурить-то кто угостит?
Шурка протянул пачку.
Дед аккуратно достал сигарету, размял, сунул в рот и подкурил.
Сделав пару затяжек, продолжил:
— Они гусей-то увидали… И давай по ним палить… Много настреляли… Дурной гусь — ему бы врассыпную, а он в кучу сбился, только крыльями машет: «Га-га-га… га-га-га!» А тут Мишка-то — наш участковый — прибежал и орёт: «Вы чего, мать вашу, стреляете прямо в селе, да ещё по совхозным гусям?!» Гусь-то, вишь, совхозный оказался, ага… Потому и улететь не мог. — Дед глубоко затянулся, икнул, горестно выдохнул клуб дыма, затушил на огрубевшей ладони сигарету и сунул бычок в карман. — Не курю я последнее время помногу — не могу чё-то…
— А дальше? — Антон пытался провести ладонью по морде Лешко, но тот фыркал и отворачивался.
— А чё дальше? Дальше суд… Я адвоката нанял, прокурору бычка обещал, судье тоже… Но один год колонии им всё равно приписали. Теперь вон в Сургуте сидят. А вы думаете, чё я про Сургут-то вас всё пытал? И бабка сразу… В Сургуте оне, ага! В Сургуте… Ну, пойдёмте, я вам не всё ещё показал…
Много чего ещё у деда Архипа было. И картошки, и зерна, и кур, и овец, и коров. Большое хозяйство, огромное. А рук не хватало! Снохи помогали, но, как сказал дед: «От баб рази толк?»
Через час они сидели за столом. Баба Нюра подкладывала командировочным вкуснейших «каклет», отварной рассыпчатой картошки с топлёным маслицем, хрустящих солёных огурчиков, квашеной капусты с пахучим подсолнечным маслом и сопливеньких беленьких подгруздков с лучком, а дед нарезал себе «Краковской», закусывал ею разведённый «Рояль» и нахваливал. Анна Васильевна раз только налила себе полстаканчика, а потом сидела и смотрела на братьев. Тосковала она по сыновьям. А то, что ребята с Севера, только добавляло горечи в её печаль.
Утром Антон ни свет ни заря ушёл в контору. Вернулся часа через два злой, как пёс.
— Не будет сегодня урода этого — Ростислава Игоревича! — с порога выкрикнул он.
— Да ладно! — Славка с иронией посмотрел на Антона. — И чего делать будем?
— А ничего! Командировки я отметил, работу сделали — через три часа брат пригонит мой жигуль, и свалим.
— А чего на твоих «жигулях»? — удивился Шурка.
— А этот урод приказал машины не давать…
— Сынок, — подал голос дед Архип, — в конторе-то ты говорил, что свинарник строить нельзя?
— Конечно!
— Ну так вот вас через то и не пущают, ага! Это ж инженерова идея: свинарник посередь села строить, а говно в болото сливать.
— Ё-кар-ный ба-бай! — хлопнул себя по лбу Славка. — А я думаю: чего нас тут так «привечают»? Понятно! Собираемся, завтракаем и уезжаем. Дед, завтраком накормите?
— Дык, конечно, сынки. Исчо и спиртику налью.
— Не-е-е-е-е! — разом замотали головой Ребровы, но за завтраком всё-таки по рюмке выпили.
— Спасибо, Архип Дмитриевич! Спасибо, Анна Васильевна! — Славка раскланивался перед стариками возле Антоновой машины. — Приютили. Накормили…
— Да чё там… — махнул рукой дед. — Вы же по совести сработали… Чё хороших людей не приютить — да, бабка?
— Тем боле с Севера… — согласилась баба Нюра.
— Всё. Поехали мы. — Славка пожал деду руку и забрался в машину, тесня Шурку и ящик с аппаратурой.
Антон включил передачу, газанул и потихоньку по мёрзлой земле стал выруливать на дорогу. Шурка повернулся и посмотрел на стариков. Дед держал руку козырьком, смотря им вслед, а баба Нюра крестила машину.

— Спал я сегодня и подумал, — балагурил Славка, лёжа на спальнике на столе в фотолаборатории Центральной партии, — что же у нас за страна-то такая? Народ же вроде хороший! Чего же мы живём так хреново?
Шурка возлежал на соседнем столе и курил молча; в фотолаборатории курить было можно — там вытяжка. Они не пошли к Колганову: ни Славка, ни Шурка не хотели встречаться с Надеждой, Раисой и их пацанами. Было больно и неловко оттого, что они, здоровые мужики, ничем помочь не могут. Братья и себе-то ничем помочь не могли…
— …Вот на хрена посадили мужиков? — Славка приподнялся на локте и повернулся к брату.
— А чего, их надо было почётной грамотой наградить?
— Нет. Наказать, конечно, было нужно! Но зачем же сразу в тюрьму? — Славка взял сигарету, подкурил её и снова лёг на спальник. — Молодец, Светка!
Светка — молодец. Это она Ребровым устроила «нормальную» жизнь. Сначала приготовила ужин, а потом они с фотографом Хохриным натаскали спальников в фотолабораторию, пока братья ужинали с Емелиным и рассказывали, как съездили.
— Молодец, — согласился Шурка. — Она сказала, что Колька, когда уезжал, все спальники принёс в партию. Он, наверное, забыл просто.
— Наверное… Я вот всё-таки думаю, всё у нас ещё будет хорошо, Шур. Хорошо, говорю, Шур будет у нас!
— Да-а-а-а, только просрали мы всё…
— Ещё не всё…
На дворе стоял ноябрь 94-го. Год назад танки расстреляли Верховный Совет, устанавливая «истинную» демократию. Впереди были «честные» выборы 96-го, кризис 98-го. Много «хорошего» ждало впереди — и страну, и братьев. Много. Но тогда Шурке было это безразлично. Тогда Шурка не верил в свою страну.

Интермедия. Житие…

Сначала Шурка жил у брата.
Потом переселился в общежитие к Ване.
Потом снял квартиру и привёз семью.
Через полтора года после приезда на Север, в памятном августе девяносто первого, младшие Ребровы получили свою квартиру.
А досталась она им по наследству от бывшего начальника партии — космонавта!
Нет. Не так всё было…
У космонавта была четырёхкомнатная квартира… и молодая расчётливая жена. Квартиру ему выделила администрация посёлка — всё-таки Герой Советского Союза, а жену он нашёл сам. (Кстати — вторую… и, кстати, из-за неё ему пришлось оставить отряд космонавтов.) Уезжая, он должен был квартиру сдать, но супруга решила не пускать вопрос на самотёк и извлечь из муниципальной собственности выгоду — затеяв серию обменов, после которых четырёхкомнатная квартира превратилась в трёхкомнатную, трёх — в двух, а ту передали аэрокосмогеологической партии. А партия на условии обязательной пятилетней отработки выделила её младшему Реброву.
Вот теперь вроде бы всё правильно.
Квартира находилась в ужасающем состоянии. Была попросту «убита». Когда-то в советских журналах рассказывали, как в 75-м из Сайгона бежали американцы: за ними на крыши домов прилетали вертолёты, а свои квартиры с мебелью и прочим барахлом они забрасывали гранатами. Фотографии интерьеров, реализованных взрывными устройствами, прилагались. Примерно в таком же состоянии досталась квартира Ребровым.
А ещё в ней водился миллион, а может быть, даже два миллиона тараканов. Окончательно обнаглев, они среди бела дня вышагивали колоннами по четыре по стенам и потолкам — с барабанным боем и развёрнутыми знамёнами. Соня, придя первый раз посмотреть квартиру, долго вздыхала, заглядывая попеременно то в ванную, то в туалет, то на кухню, брезгливо вздрагивала, шевелила губами (Шурка уже приготовился к скандалу), но потом вдруг произнесла: «Ну и что? Зато своя!» На том и порешили.
(«А поганых тараканов я повыведу — прусаков и пауков я повымету», К. Чуковский, «Федорино горе».)
…Квартиру они вычистили. Тараканов в первом приближении «повывели». Но чтобы жить, нужна какая-никакая мебель, а она отсутствовала — совсем! И купить — негде: в магазинах шаром покати. Честно говоря, даже если бы в них хоть что-нибудь водилось, всё равно: денег тоже не было. (Состояние, описываемое словами Воланда: «Что же это у вас, чего ни хватишься — ничего нет», М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».)
Одну раскладушку они притащили от Славки, вторую всё же где-то купили. На этих сдвоенных, стянутых скотчем раскладушках младшие Ребровы спали (и, понятное дело, не только — молодые же) почти два года. Мелкому, Владу, досталась своя комната, ему Шурка из партии принёс топчан. Такими топчанами комплектовалась унимошка (новое здание партии).
Телевизор купили с рук, заняв деньги у Вани. Цветной. Розовый. Этот тяжеленный древний ящик, у которого почти не работала зелёная пушка кинескопа, показывал всё в розовом цвете. Оптимистичный такой телевизор.
Через два месяца, в октябре, наконец пришёл контейнер из Самары. В нём приехали: стол, ковёр, холодильник, швейная машинка и прочая нужная дребедень, включая веник. А ещё в контейнере приехали обои. Шурка с Соней взяли их в самарском универсаме с боем. Аховой расцветочки — сегодня на них никто бы не позарился, но тогда…
И начали они жить в своей квартире. Ключевое слово — своей!
Уже поздней осенью (зимой) Ребровы решились на ремонт. После того опыта Шурка твёрдо уверовал: заниматься нужно только тем, что делать умеешь, остальное надо заказывать специалистам. Но тогда их и нанять было не на что. Худо-бедно ремонт сделали. И как бы сказала Шуркина тёща, потолки у них вышли «матовые» — покрытые матом, да не в один слой.
К Новому году квартиру кое-как обустроили. А потом постепенно, медленно, не сразу, стали обрастать мебелью.
Доставалась она им после торговых «авантюр», в которые ввязывался Нестор Полищук. Тогда все ввязывались… А началось всё с тюменских стенок.
На вырученные с какого-то случайного договора деньги их выкупили прямо на фабрике. В Тюмени, в Центральной аэрокосмогеологической партии, работал ещё один из гордого племени «деловаров» — тот самый Антон Данилов, он, кстати, и предложил эту «бизнес-операцию». Купили ни много ни мало — сто штук! Антон на том конце как-то всё засунул в грузовой вагон — и стенки перегнали в Северный.
Всем коллективом аэрокосмогеологи — двенадцать человек: пятнадцать высших образований и одна кандидатская — разгружали этот вагон с девяти вечера до двух ночи. Забили КамАЗ под завязку, а уже ранним утром, покемарив пару часов прямо в партии, выгрузили стенки себе в гараж.
И в партии открылся мебельный магазин!
«Mesdames et messieurs! Bienvenue en meubles solon!» — в общем, заходите, покупайте, дамы и господа, наши стенки!
Никто из рядовых членов аэрокосмогеологической партии не помнит, сколько брали сверху. Да и не их это дело — принимать деньги от покупателей. Их дело — доставка мебели «по адресу». Полевики переквалифицировались в грузчиков. В «энцефалитках», кирзовых сапогах, небритые, но в очках они выглядели весьма колоритно в этой своей новой роли. И что интересно. Как-то подозрительно легко они с ней освоились, будто всегда только этим и занимались.
— Так, мать, всё! До подъезда мы тебе доставили — дальше сама. Гриш, разворачивайся! — командовал Зинчук. У него лучше всех получалось общаться с клиентами.
— Сынки… — начинала причитать очередная бабка, — да что же я… Да как же я пять здоровенных ящиков-то упру? На третий этаж… Да где же я народ-то возьму?.. Сын на работе…
— Ничего не знаем, мать. У нас в договоре доставка до подъезда, — сморкаясь в землю и вытирая пальцы о штаны, отнекивался Влад. Остальные, искоса поглядывая, курили возле машины.
— Сынки, — переходила на заговорщицкий тон бабка, — а я вам бутылку дам.
— Да ты, мать, озверела?! — изображал обиженную невинность Влад. — Посмотри! Мы же непьющие!
Бабка подозрительно глядела на небритые рожи и понимала — разводят на деньги.
— Сколько?
— По тысяче с этажа…
— Бога побойтесь, сынки!
— Так, мать! Мы грех на душу брать не хотим… — Влад круто разворачивался: — Грузись, мужики!
Мужики давили каблуками окурки… и начинали не торопясь загружаться в «шишигу».
— Согласна, сынки… Согласна!
И они поднимали очередную стенку на заказанный этаж.
Уже после пятой или шестой стенки делали они это легко и непринуждённо, зная, на какой ящик нужно два, а на какой — три человека для перехвата на лестнице. Поднимая, космогеологи лихо разворачивались на этажах, придавливали к дверям случайно попавшихся им на пути жильцов, не стеснялись в выражениях, ходили в квартирах по коврам в грязных сапогах. В общем, вели себя, как заправские свиньи. По окончании Влад брал деньги, пересчитывал, слюня пальцы, и доверительно сообщал:
— Если нужно, могём собрать. По отдельной расценке. Пять про́центов от стоимости. Но вечером! Посля семи.
А собирались стенки гадко.
Первую, выставочный образец, собирали всей партией два дня. Сделали кучу лишних дырок, по нескольку раз перевешивали дверцы и вставляли зеркала, все переругались, охрипли, но освоили сборку «на ять». Это стало у них дополнительным неконтролируемым доходом.
Те три торговые недели впоследствии вспоминались как один из самых плодотворных и осмысленных периодов жизни в партии. А как же? «Сыт, пьян и нос в табаке!» А главное… деньги!
Особенно понравился этот род деятельности Славке. Он потом долго бродил по посёлку, прикидывая, где бы кому чего-нибудь собрать. И не то чтобы его сильно тянул процесс… Но когда купленный младшими израильский грибной порошок с картошкой становится «замечательным» обедом — синюшной курицы не на что было купить — волей-неволей начнёшь задумываться, где бы перехватить денег.
Итогом их первой маркетинговой операции стал заработок в виде стенки каждому участнику авантю… простите, бизнес-операции.
Так у Ребровых появилась стенка.
Потом так же появились кухонный гарнитур и телевизор, Ванькин к тому времени окончательно сдох.
К 94-му младшие Ребровы привели квартиру в божеский вид, несмотря на повальный дефицит и полное отсутствие денег, Влад уже оканчивал начальную школу, коту Василию исполнилось три года, и они пережили смерть собаки.
Тот Новый год был переломным для них, и, наверное, не только для них, но и для Северного, да и для всей страны.
А началось всё 31 декабря. Нестор выдал какие-то заблудшие деньги. Шурка пересчитал их, вздохнул и пошёл домой через «стекляшку», так все в посёлке называли продуктовый магазин «Славутич» — хлеба купить, а может, ещё чего…
Времени было около восьми, скоро закрытие — тогда почти все магазины работали до восьми, Шурка зашёл и обалдел… В жизни он не видел такого изобилия! Прилавки буквально ломились от немецкой колбасы, голландских сыров, польской водки и итальянского шампанского. А в овощном — бананы, яблоки, свежие помидоры, огурцы и невиданные до той поры ананасы!
Сон! Наяву!
Кажется, он потратил все деньги и накупил, сколько смог унести. Шурка боялся, что завтра всё это, как мираж, исчезнет. Соня тоже долго не могла поверить в чудо, всё пытала, где он это взял, откуда приволок.
То был один из запоминающихся Новых годов. А до него самым чудесным был Новый год 91-го. Тогда незадолго до праздника родители потихоньку поинтересовались у Влада, какой бы он хотел подарок от Деда Мороза? (Интересно, на что они рассчитывали?..) Мальчишка подумал и заказал большого плюшевого зайца. Ребровы ахнули: где же им такого зайца достать? Обычной плюшевой игрушки днём с огнём не сыщешь, а уж зайца… да ещё большого… Но перед самым Новым годом они случайно, совершенно случайно, забрели в один неприметный магазин-сельпо и обалдели: на прилавке сидел огромный голубой плюшевый заяц. Чудо, да и только! У Влада и у его родителей в тот год был замечательный праздник.
И вот спустя два года в магазинах появилось, по тогдашним меркам, всё! Абсолютно всё! Правда, денег негусто. Но после Нового года Шурке вдруг стали регулярно выплачивать зарплату. И Соня устроилась на работу.
Наконец-то младшие зажили как люди. Казалось, наступила эпоха благоденствия. Но в марте следующего года…

Рассказ десятый. Последняя полевая работа

Мы пьём не потому, что тянемся к веселью,
И не разнузданность себе мы ставим целью.
Мы от самих себя хотим на миг уйти
И потому к хмельному склонны зелью.


Омар Хайям

В марте следующего года у Шурки случился, как это принято сегодня называть, системный кризис. Через пять лет работы в Северной аэрокосмогеологической партии он вдруг понял: ему всё смертельно надоело. Героизм полевых работ, мировые достижения в области «прикладной космонавтики», инженерная геология, экология, аэрокосмогеология — всё! А ещё отсутствие развития и общая усталость от коллектива. В общем, причин для системного кризиса было достаточно.
Поводом же к его началу стал последний Шуркин полевой выезд.
Надо сказать, что к марту 95-го Шурка на полевые работы почти не выезжал. Подповерхностной радиолокацией по-прежнему занимался Славка и с ним теперь уже совсем зрелый специалист Влад Зинчук — они и ездили.
Шурка получил группу цифровой обработки изображений и со словами «не хрен по полям мотаться — и без тебя есть кому» был отправлен на вычислительный центр. Центр — громко сказано, но худо-бедно в нём имелось четыре персоналки, устройство ввода изображений с аэроснимков и два комплекса цифровой обработки: аэрокосмических изображений и сигналов подповерхностной радиолокации. Для группы из трёх человек — мощности вполне достаточные.
В целом жизнь у Шурки была вполне себе, за год до этого партия заключила пару выгодных договоров с «Пурнефтегазом», и у космогеологов наконец-то появились деньги, причём такие, что летом Шурка с семьёй смог поехать в Крым. Правда, поездом и всего на десять дней, но всё же! Поэтому, когда в феврале Шурку позвали профессионально заняться геоинформатикой в «СеверАСУнефть», он покрутил носом и отказался. Здесь он сам себе голова, а обеспечение — и программное, и техническое, и денежное — его пока устраивало. Одним словом — было «хорошо».
Хорошо-то хорошо… Да вот только слишком много стала пить партия. Она и до этого не отличалась трезвостью, а тут просто взяла себе лозунг Короля-Солнца «После нас хоть потоп!». Иногда получалось весело, но чаще — не очень…
Славка заявился к брату на ВЦ в один из погожих мартовских дней, утром, часов в девять. Заявился и с ходу предложил: «А не пропердеться ли тебе, брат?» Прямо так и сказал, невзирая на присутствие двух молодых Шуркиных сотрудниц — Ёлки Марчук и Ани Мишиной. Партия занималась полевыми работами, и нравы были «брутальные».
Шурка с интересом посмотрел на брата и полюбопытствовал: а что, собственно, тот хочет конкретного предложить?
А поехать вместе с Владом на снегоходе на озеро Белое и полоцировать его «Удавом».
На Белое?
На Белое.
«Удавом»?
«Удавом».
Здесь нужно немного рассказать об «Удаве». («Удав», наверное, не стоит писать в кавычках; аппарат для партии был точно живое существо, и его так звали — Удав). Удав представлял собой длинноволновый георадар, разработанный Рижским институтом инженеров гражданской авиации, и проходил он в Аэрокосмогеологии полевые испытания в рамках подготовки аппаратов подобного типа к участию в автоматической межпланетной экспедиции «Марс–96». Да-да, хотите — верьте, хотите — нет. Космос с Шуркой всегда был рядом, только руку протяни. Марсианский Удав должен был бы ползать за аэростатом по Красной планете и передавать на базовую станцию информацию о строении марсианской поверхности. Собственно, воду собирались искать с помощью него. Там же всё воду ищут: где вода — там жизнь, а марсианская жизнь не даёт покоя со времён открытия марсианских «каналов».
В Аэрокосмогеологии аэростата не было. Таскали Удав — прицепив или к «шишиге», или к снегоходу «Буран», или, как бурлаки, за собой. А с водой и жизнью в Западной Сибири было проще: и то и другое наличествовало в полном объёме.
Физически георадар представлял собой два герметичных цилиндра по метру длиной, наполненных умной радиоэлектронной аппаратурой и соединённых толстым кабелем. Сзади у прибора имелся двухметровый гибкий резинометаллический хвост. Спереди — оптический кабель для соединения Удава с регистратором. К регистратору прилагался оператор. Кто собирался стать оператором на Марсе — неизвестно, а в Северном операторствовали сотрудники группы подповерхностной радиолокации Славка и Влад. Иногда, по просьбе трудящихся, Шурка.
— Удавом, говоришь… А сам чего? — заботливо поинтересовался Шурка.
— Коленки… — скривился брат. — Болят, заразы… Сил нет!
— Коленки?
— Коленки…
— А ехать нужно срочно?
— Ну не то чтобы… — начал нудить брат. — Просто всё собрали… приготовили…
Шурка вздохнул и пошёл переодеваться. Полевая одежда в партии хранилась на складе, проблем с этим не возникало. Шурка надел тёплую поддёвку, брезентовые штаны, водолазный свитер, шерстяные носки, унты, ватный полушубок, перчатки для общения с регистратором Удава, рукавицы и, конечно, шапку-ушанку — куда же без неё?
Переодевшись, вышел в гараж. Возле «Бурана» возился уже одетый Влад. Помогал ему Гришка. Что-то они шаманили с двигателем. Мотосредство российское, потому подлежало регулярному тюнингу.
— Лыжи не берём? — огляделся Шурка.
— На хрена? — Гришка смотрел на просвет зазора у свечи. — Вам тут ехать десять километров… Кругом дороги — почти в посёлке будете.
— Ну, так-то да…
Влад поднялся с колен и посмотрел на Шурку:
— Готов?
— Всегда готов. Сейчас Славка термос принесёт — и поехали.
— Лажовщик этот твой Слава! — хохотнул Гришка, закручивая свечу на место. — Они с Колгановым уже бутылку заначили.
— Да и хрен с ними. — Шурка подкурил сигарету. — Пусть развлекаются.
Примчался на «больных коленках» Славка и притащил термос с бутербродами.
— Как, мужики? Вы готовы? — подозрительно азартно суетился брат. Точно: у них с Колгановым бутылка!
— Готовы-готовы, — ворчал Влад, забираясь на «Буран».
Шурка затушил в пепельнице сигарету и сел вторым номером, поставив ноги на цилиндры Удава, который уютно свернулся вокруг технического отсека «Бурана».
— Готов? — через плечо бросил Влад.
Шурка надел рукавицы и обхватил Влада:
— Готов!
— Поехали… — Влад завёл «Буран», натянул на лицо балаклаву и прямо из гаража стартанул в морозное утро.
Погода стояла классная! Безветренно. Солнечно. Небольшой морозец — градусов двадцать — двадцать пять. Днём в такую даже можно загорать, как в горах.
На приличной скорости — километров тридцать в час — они по обочине асфальтовой дороги долетели до поворота на грунтовку к озеру и ещё через пять минут стояли на южной оконечности Белого.
Озеро Белое — уникальный природный объект Северных Увалов, расположено в одиннадцати километрах северо-восточнее посёлка Северный. Его уникальность — в глубине. При размерах полтора километра на пятьсот метров она доходит до восемнадцати метров. Происхождение озера неизвестно. Других таких глубоких озёр в том районе нет. Обычная глубина для северных склонов Сибирских Увалов — три-четыре метра. А тут — восемнадцать. И, конечно же, про него врали и врут.
Самое большое враньё: озеро — последствие ядерного взрыва. Дескать, проводились эксперименты по повышению нефтеотдачи (одна версия) или по созданию глубинных нефтехранилищ (вторая, более распространённая) — и получилась воронка (или провал) там, где не должно быть ничего, кроме леса. Этот «подводный» лес дайверы даже на видео снимали.
Ещё раз: всё это безответственные враки! Эксперименты такие проводились, но не в том районе. А озеро — вероятнее всего, «борозда» от ледникового «бульдозера». «Бульдозер»-то о-го-го! «Ковш» почти километр в высоту. А деревья — обычный топляк. Напитанные водой корни тяжелее крон — вот и торчат они кронами вверх, будто так и росли.
Как бы то ни было — озеро интересное, народ Северного его любит, и летом там порой — как на хороших черноморских пляжах в советское время: присесть негде. Вода чистая, прозрачная! Не зря Белым называется.
Лоцировать они решили, начиная с берега — так интереснее результаты получаются. Развернули Удава, привязали верёвочными тралами к «Бурану», открыли первый цилиндр Удава, включили внутреннюю аппаратуру, провели проверку с регистратором, закрыли цилиндр и приготовились к лоцированию.
Влад сел на место водителя, Шурка развернулся к нему спиной (лицом к Удаву). На груди у него прикрытый полушубком включённый регистратор. Ребров пощёлкал тумблерами, протестировал георадар, включил запись и ткнул локтем Влада в спину: «Поехали!»
Ничего сверхъестественного в лоцировании нет. Едешь, следишь за аппаратурой и… собственно, всё.
Озеро по форме напоминает «итальянский сапог», самое узкое место — «щиколотка» на расстоянии пятисот метров от южной оконечности озера. До «щиколотки» доехали без сюрпризов. Но, как только переехали, под ними хрустнул лёд. Нет-нет, провалиться они не могли. Март месяц, толщина льда не менее полутора метров. Но на Севере тяжёлый лёд сам себя продавливает, на поверхности выступает вода, она замерзает, её заносит снегом, потом снова проваливается, и снова… и снова… Получается эдакий ледяной пирог со слоями воды и воздуха. Вот такой слой под ними и хрустел. Не страшно.
Едут дальше — опять хруст, снегоход просел. Влад, не останавливаясь, — тут не дай бог остановиться! — прибавил газу. А Шурка отметил про себя, что в следе «Бурана» появились чёрные пятна. Вода! Но они мчатся дальше. Уже середина второй части озера. Вдруг снегоход резко завалился набок вправо, Влад сбросил газ, выруливая, «Буран» тут же продавил лёд слева, выровнялся, взревел, захлебнулся и заглох.
Всё!
Приехали!
На всю гусянку, по самые подножники, снегоход стоял в воде и тихо потрескивал остывающим двигателем.
— Зашибись! — Влад рывком снял шапку и балаклаву. — Выходим! Отцепляй «змея» — будем сдавать назад…
Хорошее дело — «выходим»… На улице минус двадцать пять, вода под ногами — плюс три…
Деваться, однако, некуда: надо выбираться. Шурка снял регистратор, отключил, отцепил оптический кабель, запаковал регистратор в коробку для транспортировки, встал и шагнул с «Бурана». Вот сволочь! Унты совсем не приспособлены мерить лужи: мгновенно пропитались водой. Пока она ещё не такая холодная — согревается теплом ног, носков, внутренностей унтов. Но это недолго… Пройдя вброд пару шагов, Шурка ступил на твёрдый наст и занялся Удавом. Отвязал его, оттащил метров на пять на сухой участок, скрутил оптический кабель.
— Хорошо сели? — через плечо спросил Шурка, раскручивая цилиндр и выключая внутреннюю аппаратуру.
— А хрен знает… — Влад обходил «Буран», заглядывая под гусянку, пытаясь сообразить, как выбираться. — Сейчас попробую сдать назад.
Влад взобрался на «Буран», завёл, подождал несколько секунд, пока выровняется двигатель, и, включив задний ход, потихоньку газуя, попытался выбраться. Гусянка молотила воду, но не сдвигала снегоход ни на сантиметр. Тогда Влад переключился на передний ход и, встав на ноги, раскачивая снегоход из стороны в сторону, стал прибавлять газ. «Буран» дёрнулся, выбрался на лёд, но тут же промял его и провалился в снежницу.
— Сука! — Влад зло сплюнул.
Достали сигареты, закурили.
— Настил нужен, — рассуждал Влад. — Разгрузим снегоход, выберемся на лёд, остальное так перетаскаем… на руках.
— Ага. Настил… — Шурка ещё раз затянулся, выкинул окурок и надел рукавицы. — Топор давай.
Влад откинул сидушку, достал топор и прокомментировал:
— У берега снега по ноздри. Лыжи бы не помешали…
— Лыжи бы не помешали. Но мы, чудаки, их не взяли. Стихи…
Шурка пошёл к берегу, до которого было метров двести. На краю озера толщина снега увеличилась, а возле самого берега Реброву пришлось уже ползти. Но другое хуже. Он не видел подходящей сосны или берёзы. Берег не дикий — всё подходящее давно пошло на дрова в мангалы. Шурка зацепил ладонью снег и сунул в рот. Сзади зарычал «Буран». Ребров оглянулся — Влад снова пробовал раскачкой выбраться из снежницы. И снова «Буран», взревев, тут же заглох — видимо, провалился. Да-а-а-а, настил нужен… Высмотрев наконец добычу, Шурка пополз к подходящей сосёнке. Пока рубил, Влад сделал ещё пару попыток…
…Притащив четыре метра сосны, Шурка так вымотался, что у него аж ноги дрожали. Влад сидел на сухом и курил.
— Вторую не притащу, — выдохнул Шурка, присаживаясь рядом. — Без лыж — полная задница. Дай закурить…
Они сидели, курили, а Шурка прикидывал: через сколько их хватятся и приедут на «шишиге»? Получалось, не раньше чем через пару часов, а то и часа через три-четыре. К тому времени они с сырыми ногами обязательно окочурятся. И бросать ничего нельзя.
— Хрен они нас дотемна искать будет… — как бы услышав Шуркины мысли, заметил Влад и щелчком отправил бычок в снежницу. — Давай ветки руби и настил готовь, я заведу и покачаю, а то вмёрзнет — до весны не выберемся.
Шурка докурил, встал и принялся обрубать ветки.
Минут через двадцать они сделали подобие настила и подвели его под лыжу «Бурана». Влад, не забираясь на снегоход, завёл его и двинул вперёд на малых. «Буран» с лёгкостью въехал на подушку и так же легко провалился вместе с ней под верхний слой льда.
— Б… дь! — в один голос выдали парни.
«Буран» стоял в снежнице, а с таким трудом доставшийся настил пускал под ним пузыри. Шурка молча взял топор и отправился к берегу. Пока брёл, Влад снова забрался на снегоход, завёл и, раскачивая, начал выбираться. Шурка собрался оглянуться, посмотреть на безнадёжные попытки, но махнул про себя рукой и продолжил поиск подходящего дерева. А «Буран» всё ревел и ревел, ревел и ревел… Влад совсем озверел. «Сейчас он или ремень порвёт, или мотор спалит — вот, тогда нам точно крышка!» — думал Шурка.
Когда он выбрал себе новую «жертву» и снова забрался по пояс в снег, рокот двигателя вдруг стих, Шурка услышал крик и повернулся. Влад махал руками. «Что ещё?..» — засуетился Шурка, выполз обратно на озеро, поднялся и побежал трусцой. С полпути он увидел, что Влад уже отогнал «Буран» на сухой участок и теперь сидит и курит, дожидаясь Шурку.
— Давай грузить всё и сваливать.
— Провалимся… — Шурка дышал тяжело. — С грузом-то…
— Провалимся — будем выбираться, а так околеем скоро.
Они погрузили Удава на снегоход и закрепили. Шурка сел в обычное пассажирское положение, и Влад рванул на полном газу. Шурка сообразил: Зинчук хочет на скорости проскочить все снежницы.
Они мчались по озеру, а Ребров потихоньку молился, чтобы выдержал сучий лёд… чтобы добраться до берега.
Выдержал! Выскочили на берег и, не делая остановки, сразу рванули в посёлок. Знали: сырые унты и сырые ноги через полчаса превратятся в ледышки. Они мчались, а унты и штаны покрывались ледяной коркой, но для начала это было даже хорошо: корка защищала от набегавшего морозного воздуха. А ещё через пару минут Шурка почувствовал, что не надел рукавицы и у него совсем сырые перчатки, но останавливать Влада не стал.
Зинчук остановился сам; у него тоже были только тонкие перчатки.
— Они всё равно бы нас хватились! — уверенно сказал Шурка, надевая рукавицы.
— Угу… — промычал Влад. — Готов?
И они опять помчались по дороге.
Ещё через пятнадцать минут въезжали в партию.
Дверь открыл пьяный Гришка:
— О! Вернулись… А чё т-так припозднились? Мы вас уже час ж-жём!
— Брательник! — Славка ввалился в гараж и полез обниматься. От него густо пахло водкой. — Ну что, проперделся?! — хлопал он Шурку по плечу. Потом наконец рассмотрел лёд на унтах и штанах и переполошился: — А чё вы сырые все? А? И во льду? Чё случилось-то?
— Провалились мы, — слезая с «Бурана», буркнул Влад, — в снежницу. — И, повернувшись к Шурке, кивнул в сторону Гришки и старшего: — Эти бы нас поехали выручать, да?! Эти?! Ур-р-р-роды!
Зло рассмеявшись, Влад зашвырнул мокрые перчатки в угол гаража и ушёл в партию.
— А чего он? — обиделся Гришка.
— Да так, настроение хреновое… Зуб болит. — Шурка отправился вслед за Владом. Сзади семенил пьяный брат и пытался узнать, что случилось-то и почему у Влада болит зуб.
Через четверть часа они сидели на кухне и пили вместе со всеми, ноги при этом держали в тазике с чуть тёплой водой. Ноги отходили, и если бы не водка, то можно было бы выть от боли. Пальцы побелели и не хотели слушаться.
— Э! — мычал пьяный Колганов и лез с рюмкой к плачущему Славке.
— …Фигня всё это, — махал руками Казаев. — Вот у меня…
— Заткнись! — оборвал его Влад. — Заткнись и налей ещё.
Шурка выпил, откинулся на спинку стула и вдруг со всей ясностью, со всей неизбежностью свершившегося осознал, что больше он не хочет работать в этом коллективе. Что-то с ним случилось. Что-то неправильное. Это уже был не тот коллектив, который четыре года назад, если бы потребовалось, готов был не раздумывая ночью в тридцатиградусный мороз идти выручать никому не известных латышей. Мастерство не пропьёшь… Но они, кажется, что-то пропили. Пора разбегаться…

Через полгода — в декабре, перед самым Новым годом — Шурка, по приглашению заместителя генерального директора по земельным вопросам Дмитрия Михайловича Козырева, перешёл в «СеверАСУнефть». Закончилась Шуркина полевая-кочевая жизнь. Летом следующего года он ещё разок поработал в отпуске на полевых в родной партии — пригласили его на радиолокацию, пока Влад и Славка находились в отпуске. Но это уже так… Этап жизни был окончен. Начиналась новая — совсем другая, обыкновенная жизнь.

Интермедия. Обыкновенная жизнь

1998 год начался с деноминации.
Она не стала ни для кого сюрпризом, её давно ждали, она была объявлена ещё в августе 97-го.
Сюрпризом деноминация не стала, но неприятные последствия оставила. Убирали три нуля, и цены округлялись до рублей — от копеек давно отвыкли. И если пачка сигарет раньше стоила две с половиной тысячи рублей, то в новых ценах ей «2.50» никто не назначал, сразу поднимали до трёх. И так во всём. Сколько в процентах потеряло население на этой деноминации, никто не оценивал, а если и оценивал, то не публиковал.
Вообще с деньгами ситуация складывалась непонятная. Цены на нефть — главное богатство Русского Севера — свалились за 97-й в два раза, ликвидности в стране катастрофически не хватало, правительство искусственно удерживало цены на валюту, а народ, ещё не понимая твёрдой обратной зависимости цены на валюту от цены на нефть, недоумевал: куда пропали доллары и почему дорожают импортные товары? А доля их на российском рынке после 93-го неуклонно росла, вытесняя даже собственные товары. Даже колбасу. Даже макароны. Даже водку.
Шурка к 98-му стал человеком обеспеченным. Зарплата за два года работы в структуре Северной нефтяной компании хорошо подросла и сделала жизнь комфортной. Денег теперь хватало на все разумные потребности семьи. Можно сказать, младшие Ребровы впервые ощутили, что такое северные деньги.
Летом 97-го Шурка с Владом снова отдыхали в Крыму, причём добирались туда уже самолётом! Кто бы мог себе такое позволить в 94-м?! Кроме того, за 96–97-й Шурка отучился в Центре подготовки космонавтов и получил второе высшее образование. Младший Ребров возмужал, заматерел и уже не был тем сопливым студентом-аспирантом, который со страданиями и слезами сбежал на Север в 90-м. Шёл ему тридцать четвёртый.
Славка к 98-му тоже уволился из Аэрокосмогеологии — там всё сломалось окончательно. Он устроился в Северную энергетическую компанию, которая занималась транспортом электричества из Сургута на Ямал и платила хорошие зарплаты.
Финансовое благополучие было, спокойное существование — тоже, но братья скучали. Они привыкли к неустроенности полевой жизни, к экстремальным условиям, им явно не хватало острых ощущений. И в январе 98-го Ребровы стали подумывать о лыжном переходе через всю тундру Западной Сибири: из Северного — в Салехард. Не в тот год, конечно… Может, на следующий или через год. И они с энтузиазмом взялись тренироваться по выходным в окрестностях посёлка. Тренировки продолжались весь февраль и март, но с первыми настоящими оттепелями закончились до следующего года.
И тут с первыми настоящими оттепелями неожиданно — кто же этого ожидает? — закончилась Шуркина сытая, спокойная жизнь. В Северную нефтяную пришёл новый генеральный и разом снял все надбавки на оклад, сократив зарплату на две трети.
Это была ещё не катастрофа, хотя и весьма чувствительный финансовый удар. И поначалу Шурка думал: да ладно, утрясётся…
Но к маю ситуация усугубилась: картографов (а Шурка занимался геоинформатикой и цифровой картографией) лишили государственной надбавки за секретность. Вот это было уже чересчур!
И тут их, картографов, срочно вызвали в Москву. Генерал пришёл не зря: Северная нефтяная компания затевала объединение с ЮКОСом, и гисовское подразделение ЮКОСа решило ознакомиться с наработками картографов «СеверАСУнефти».
— Сколько у нас на книжке? — поинтересовался Шурка у Сони за неделю до отъезда. Финансовыми делами в семье младших Северовых заведовала женщина (впрочем, тогда это было заведено во многих российских семьях).
— Тебе зачем? — не желая выдавать «страшную тайну», прищурилась Соня.
— Снимай всё, доллары в Москве буду покупать.
— Да ладно! Зачем?
— Не знаю… Предчувствие нехорошее…
— А с долларами что будем делать?
— Тоже не знаю… Посмотрим… Не пропадут…
Прежде чем снять 24 тысячи (ещё совсем недавно 24 миллиона!), Соня думала долго. Это буквально все деньги, которые Ребровы сумели скопить за два последних года сытой жизни. Первые накопления. Но Шурка настоял и уехал в Москву с пачкой денег.
Вернулся с сорока стодолларовыми купюрами и злой, как чёрт. Юкосовцы ему не понравились. Совсем. Напористые, беспардонные, наглые! «Не сработаемся!» — подвёл итоги поездки Шурка и впал в задумчивость: а не пора ли заканчивать с Севером? Такие деньги, что теперь ему платили, вполне можно заработать и в родной Самаре. Его давно звали. Хотя и там тоже был ЮКОС…
— Чего надумал? — пытал его в июле Славка. На правах старшего и теперь более обеспеченного он принёс две бутылки грузинского вина. Братья хозяйничали на кухне, готовили чахохбили. Снова остались без семей. Женщины и дети в очередной раз уехали в Самару. А если быть совсем точным: Славкины дети уже два года учились в институтах, Инна отправилась к ним. Влад окончил восьмой класс, работал на обустройстве посёлка и через неделю собирался к матери в Новокуйбышевск. Сама Соня уже две недели отдыхала у родителей.
— Чего надумал… — Шурка отрешённо переворачивал на сковороде куски курицы. — А хрен меня знает, чего надумал… С такой зарплатой, как у меня, мы тут долго не протянем. Правда, Соньке опять повысили!
— Опять?! — Славка отвлёкся от резки лука и вытер тыльной стороной ладони слёзы. — С чего вдруг?
— А хрен знает, с чего вдруг… Есть подозрение, что «некто» из руководства испытывает нездоровый интерес к нашей Софико. Или здоровый? Не знаешь, как правильно?
— Не знаю… А точно испытывает?
— Точно-точно… И, кажется, она не противится этому… Может, уже пора уезжать? Бежать куда глаза глядят? Сюда бежал… Отсюда бежать… Какая интересная у нас жизнь получается, как говорили в кино.
Так в одночасье всё вдруг стало разваливаться.
Нет-нет… Шурка не был ханжой: он и сам небезгрешен. И студентка Аня… и потом… и ещё… и когда учился в ЦПК… Но тут всё как-то сошлось. ЮКОС, новый генеральный… А ещё младшие Ребровы в начале лета пережили потоп, их залили соседи сверху. Горячая вода хлестала из всех розеток, «коротя» всё налево и направо. Кот чуть с ума не сошёл. Теперь нужны были деньги на ремонт. Хотя бы косметический… А денег нет… И опять же обидно — жена получает больше!
В общем, к августу Шурка подошёл неудовлетворённым, злым и раздражённым. Непосредственный начальник не переставая уговаривал потерпеть — ему без Шурки направление было не вытянуть. Шурка кивал, соглашался, но ходил мрачный, как туча, и всё время каркал: это только начало, дальше ещё хуже будет. Как в воду глядел.
15 августа по телевизору выступил президент и на всю страну заявил: «Девальвации не будет! Это я заявляю чётко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это всё просчитано…»
«Вот! — возрадовался начальник. — Теперь точно ничего не случится!» Ребров качал головой. В девяностом тоже «заявляли»… И на спор предложил начальнику продать сколько-нибудь долларов. Сколько не жалко. Он готов их купить по самому выгодному курсу. Да хоть по… 6.50! (Официальный тогда считался — 6.29.) Начальник хохотнул и согласился.
Чтобы купить предложенные двести долларов, Шурка пошёл за деньгами в банк. В банке его поразили тишина и безлюдье, как в провинциальном музее. Или как в тайге. Перед грозой. И он неожиданно для себя взял да и снял всю оставшуюся наличность. Все 4654 рубля.
Гроза грянула 17-го. Подул холодный ветер, нагнал брюхатых туч, потемнело… Правительство объявило дефолт. Курс доллара 18-го поднялся до 6.43, 19-го до 6.85, а 20-го…
Когда 29 августа вернулась семья, курс был уже 7.90.
— Откуда ты знал?! — допрашивал его злой начальник, дёргаясь глазом.
— Ну ты даёшь, брательник! — веселился старший. — Ну ты даёшь!
Ему самому терять было нечего, он все свои накопления вложил в самарскую квартиру годом раньше…
— Как? Как ты почувствовал? — Соня восхищённо заглядывала Шурке в глаза. Это уже спустя десять дней после того, как по телевизору объявили, что курс доллара успешно вышел на орбиту — стал 20.80!
«Хрен бы твой старый козёл такое мог угадать!» — думал Шурка, печально глядя на свою любимую Соньку.
По правде говоря, Шурка и сам не знал: «как» и «откуда». Может, те мглистые сны, которые снились ему с завидной регулярностью? Хотя вряд ли. Никто в них ни о чём не предупреждал. Просто ему вот так показалось — пора покупать доллары. И всё.
В Северном при таком курсе исчезла вся наличность, и те несколько тысяч, которые снял Шурка, здорово выручили Ребровых: и старших, и младших, правда, и тратить их особо было не на что, продукты тоже исчезли. Поставщики брали кредиты в долларах по старым ценам, отдавать нужно было по новым. И вообще, никто никого не собирался кредитовать. На время вернулась талонная система. Шурка бегал по посёлку с высунутым языком в поисках магазина, где можно отоварить талоны на мясо.
Слава богу, талоны продержались недолго! Продукты завезли. Обесцененную наличность напечатали.
Ближе к зиме, поломав себе карьеру, Соня послала куда подальше своего старого козла. «Мы и Влада с собой возьмём…» — уговаривал её козёл. Но Сонька оказалась умнее. «Ага. — Шурка мысленно показал козлу неприличный жест. — Получил Соньку с Владом?»
А в декабре, перед Новым годом, генеральный для ведущих специалистов утвердил контрактную систему, и Шурка вернул по крайней мере половину докризисной зарплаты (в долларах). Столько на Большой земле не платили, и тема переезда с Севера в Самару закрылась сама собой. Они оставались.
Доллары те Ребровым пригодились при поступлении в институт Влада, уже летом 2002-го. Курс тогда был — 31.50. Такие дела… Обыкновенные.

Рассказ одиннадцатый. Северная текила

Праздник Святого Рождества Христова — необыкновенный праздник, праздничный праздник. У полуверующего северного контингента он вызывал предчувствие наступающей весны, пусть еще неимоверно далёкой, но всё же уже ощутимой, а также приятного ужина и содержательного времяпрепровождения. К 6 января народ уже успевал отдохнуть от новогоднего стола (в середине девяностых ещё не было двухнедельных каникул) и отмечал Рождество по-северному широко и хлебосольно. В Бога, конечно, при этом особо не верили, как-то отвыкли за время советской власти… или не привыкли, но Праздник отмечали!
Если в 91-м Шурка встречал Праздник на Вынгаяхе (ожидая, дойдут латыши или не дойдут), то в последующие годы Рождество отмечалось как положено — в кругу семьи. Младшие Ребровы обыкновенно праздновали у старших — 7 января ещё же и день рождения у племянницы, Сашки. Но в 96-м старшие уехали на январские праздники в Самару, и выбор, где праздновать, пал на новых друзей Сони — Калачёвых. Не в последнюю очередь ещё и потому, что рядом с их частным домом была единственная в посёлке небольшая деревянная церквушка, куда все собирались пойти ближе к полуночи.
(Лишь через шесть лет в посёлке построят новую, большую, каменную церковь.)
Кроме Ребровых к Калачёвым собирались Луконины — Валера и Вера. Личности в Северном известные — Валера позже станет главным энергетиком Северной нефтяной, но и тогда он был уже человек немаленький. Вера работала вместе с Соней и Таней Калачёвой.
Ребровы заявились к Калачёвым часам к семи.
Как там по правилам сочельника? «Не есть до первой звезды»? Но на Крайнем Севере это правило звучало несколько парадоксально. В начале января первая звезда, если нет пурги, появляется часа в два дня. Праздновать можно прямо с обеда — ещё на работе. Учитывая некоторую вольность северных нравов, так многие и поступали, приходя домой уже в приподнятом настроении…
Когда пришли Ребровы — звезда давно была на месте. Четверо двоих не ждут. И все сели за стол. А к восьми подтянулись и Луконины…
…Застолье было в самом разгаре…
Стол ломился: Татьяна — хозяйка хлебосольная, да и Соня с Верой принесли с собой всякие собственного изготовления деликатесы: грибочки, баклажанчики, салатики, рыбку; алкоголя тоже вдоволь: не начало девяностых… Женщины активно обсуждали свои темы, а мужики успели поговорить: и «за политику», и про автомобили, и про футбол, — Шурка терпеть не мог ни того, ни другого, ни третьего, — но тут остановились на выпивке.
Уже пару лет как в стране появилось много всяких иностранных алкогольных напитков, о которых в стародавние советские времена знали лишь из кино. Виски, джин, ром… Хотя нет, про кубинский ром и сигары в семидесятые знала вся страна: тогда Куба расплачивалась с СССР сахаром и этими деликатесами, которые, кстати говоря, наш народ не понял, не принял и не оценил.
— А я вот текилу никогда не пробовал… — пожаловался хозяин.
— Что, совсем? — пробасил Луконин, закусывая грибком очередную рюмку. Бас у него был густой, как у парохода. Такая особенность организма у него, возможно, выработалась за время прохождения срочной службы в военно-морском флоте.
— Как можно не пробовать «совсем» или «не совсем»?! — обиделся Володя.
Валера и Шурка переглянулись.
— А хочешь, мы сейчас текилу сбацаем?.. — предложил Луконин.
— Ага… Сбацаете… Как же это вы её сбацаете?
— Текила — это кактусовая водка, да? Щас сбацаем!
Дом у Калачёвых с большой остеклённой верандой — у них там росли-цвели полсотни всяких домашних растений, а в кресле жила догиня. Догиня тут ни при чём, но в углу возле кресла на тумбочке стояла здоровенная опунция с листьями-ладошками, утыканными длиннющими иголками. Её-то заговорщики и взяли в качестве исходного сырья для приготовления текилы.
Шипя и матерясь, они отрезали пару «ладошек», осторожно плоскогубцами вырвали большие трёхсантиметровые колючки. Полотенцем отчистили зелёные лапы от мелких колючек, которые в изобилии растут вокруг больших, порезали в мелкую лапшу и сложили в кастрюлю.
— Главное, — комментировал Луконин, поливая водкой содержимое кастрюльки, — сколько выдерживать настой. Если меньше года, получается «серебряная»… если больше трёх, то «золотая».
— А если больше года, но меньше трёх? — Володя с сомнением рассматривал зелёную бурду.
— Если больше г-о-о-ода… А на хрена тебе больше? Мы чё, ждать будем?! Мы делаем ускоренный вариант. Будет северная текила! Марля у тебя есть?
— Есть.
— Тащи — фильтровать будем.
Володя сгонял в соседнюю комнату и притащил марлю для глажки брюк:
— Пойдёт?
Луконин придирчиво посмотрел на свет:
— Пойдёт! Давай ещё одну посудину… Шур, ты лить будешь — а я отжимать…
И процесс пошёл…
Через пять минут в стакане, мутно поблёскивая, колыхалась непонятного цвета жидкость, нисколько не напоминающая приличный напиток. Любой приличный.
— Это чё, текила? — засомневался Володька.
— Ага! — хором соврали самозваные «маэстры текийлеры», так называют в Мексике мастеров текильных дел.
— Ещё нужны лайм и соль, — сумничал Ребров. — Где-то я читал, дипломаты так пьют, с лаймом и солью. «Лизнул-куснул-выпил», — нагло переврав последовательность, он нюхнул напиток и скривился.
— А лайм — это чё? — насторожился Володя.
— Лайм — это такой зелёный лимон, — авторитетно, как энциклопедия, сообщил Луконин.
— Как зелёный? Неспелый, что ли?
— А хрен его знает. Я у тебя видел обычный — тащи! — махнул рукой Луконин.
Лимон Валера нарезал тонкими ломтиками и аккуратно разложил на тарелочке, а Володьку ещё раз отослали за солонкой.
— Ну, мужики, — Луконин на правах главного маэстро разлил по рюмкам получившуюся мутную жидкость, — хлопнем домашней текилки?
— Как там, — заволновался Володя, — лизнул-куснул-выпил? А лизнул как?
— Вот сюда, на левую руку, насыпаешь щепоть соли, — со знанием дела Ребров обучал Володю (литература плюс интернет — сильная штука!). — Ею же берётся кусочек лимона, а в правую рюмку…
— Все готовы? — Луконин держал рюмку по-гусарски. — Вздрогнули!
Володя честно лизнул, куснул и выпил. Маэстры замерли с открытыми ртами. Через мгновение лицо у Володи поплыло и перекосилось, он рванул дверь и с шумом выскочил на двор. Луконин кивнул Реброву, и они, не сговариваясь, выплеснули рюмки в многострадальную опунцию.
— Тьфу, гадость какая… — морщась и кривя лицо, выдавил из себя Володя. — Его передёрнуло. — Она чё, такая горькая и должна быть?
— Может, кактус не того сорта? — осторожно предположил Ребров.
— Что значит «не того»?! Кактус — он и в Африке… в смысле — в Мексике кактус! — пресёк зарождающиеся разброд и шатания Луконин. — Такая вот она, текила. Виски пробовали? Самогон самогоном! Дрянь они там пьют… Дрянь! Пошли водки хряпнем! Девчонки заждались… И в церковь пора.
— …Нет, вискарь, конечно, дрянь, но не такая же… — вслух рассуждал Володя по дороге в комнату. — Чё-то мы не так сделали…
— Лайм нужен, лайм — он сильнее вкус перебивает…
— Точно! — подтвердил Луконин. — Без лайма, потому так хреново!
— Что ни говори, а всё-таки наша водка лучше! — уверенно, как уже человек опытный, теперь пробовавший текилу, сделал вывод Володя, разливая по рюмкам ледяную родную белую.
— Спрашиваешь! — хором согласились Валера и Шурка и выпили.
— Мужики, а вы что с кактусом сделали? — Татьяна стояла в дверном проёме и держала марлю с отжатым «листом» опунции…
Таня умерла через три года. Поздней осенью. Володька принёс с охоты уток, она взялась их ощипывать — неудачно наклонилась и потеряла сознание. Врачи скорой — а они прибыли через десять минут — констатировали обширный инсульт. Через три дня Таню отключили от искусственной вентиляции лёгких — к тому времени её мозг уже умер.
Было ей сорок два. Север не щадит своих детей… Обыкновенная жизнь и обыкновенная смерть.

Ода северной хохлушке

…Они почти родственники, а по русским традициям — не почти, а самые что ни на есть настоящие. Кумовья.
Зовут Шуркину куму Варвара. Ей сорок с небольшим, она украинка, но всю жизнь прожила на Севере. Бывают такие хохлушки… Северные.
С детства судьба её не баловала: отец бросил семью, когда Варе исполнилось десять, и они остались вдвоём с мамой, без денег и без жилья. Было трудно, временами невыносимо, но она не отчаялась, не очерствела, окончила школу и педагогическое училище, а потом и пединститут, и стала учителем начальных классов. Учителем от Бога. Учителем с большой буквы. Первым Учителем, какой бывает не у всех. У Шурки такого не было — ученикам Варвары повезло больше. И, конечно, она была Женщиной. Красивой, пышной блондинкой, весёлой и остроумной.
Как любая женщина, она мечтала о семье с двумя-тремя, а может быть, даже с четырьмя детишками. И всё к этому шло: был у неё жених, интересный молодой человек — друзья уже ждали свадьбу и их переезд в Краснодар… А почему нет? Всю жизнь прожила в холоде на Севере, чего бы теперь не пожить в Краснодаре, в тепле?
Беда пришла нежданно. За несколько дней до свадьбы она услышала страшный диагноз… Нет, не диагноз, приговор — рак! Север не щадит своих детей… Свадьбу, само собой, отменили.
Два года за Варвару шла битва. Два года победы сменялись поражениями и наоборот. Врачи, дай им бог здоровья, вытащили. Ну и молодой организм, и огромная воля к жизни. Но без Божьей воли не обошлось.
Она осталась жива, но у неё никогда больше не могло быть детей. Молодой человек — надо сказать, он крепко поддерживал её в смертельной борьбе, — узнав приговор врачей, не выдержал и сбежал.
Она снова осталась одна.
Хотя нет, не совсем. Рядом были друзья. Шурка, Софико, Ёлка.
Варвара стала крёстной матерью дочери Ёлки (и кумой Шурки). Возможно, в этом проявилось её желание реализовать себя как мать. В заботе о крестнице она попыталась обрести смысл существования.
Но всё стало ещё интереснее в августе 2005-го. Тогда Варвара вернулась из школьного лесного лагеря из-под Тюмени (она туда ездила вместе с крестницей), встретилась с Шуркой, долго ходила вокруг да около, а потом наконец решилась и сказала:
— Кум, я девочку присмотрела… из детского дома. Хочу взять себе. Чего скажешь?
У Шурки внутри всё сжалось от тоски и печали:
— Варь, — покачал он головой, — тебе не позволят, у тебя неполная семья. Не разрешат…
— Посмотрим, — не глядя на Шурку, уклончиво ответила она.
Через месяц она привела девочку в дом, и Шурка познакомился с Юлей.
Безумно интересно наблюдать, как из мелкотят и несмышлёнышей вырастают люди. Вырастают Человеки! Происходит это обычно годам к четырём-пяти. Но, чтобы чудо свершилось, с ребёнком нужно общаться. Много. Рассказывать сказки, отвечать на его бесчисленные «почему»… наконец, просто разговаривать.
С Юлей всё было запущено. Она почти не умела говорить, пряталась, не шла на контакт. Она вообще мало походила на обыкновенных пятилетних детишек: тех, кто никому не дают покоя своей активностью и любопытством… И Шурка, глядя на неё, снова впал в тоску.
— У тебя ничего не получится, — обречённо изрёк он Варваре. — Из неё уже не вырастить полноценного человека. Всё упущено.
— Посмотрим, — хмурилась Варвара, пряча взгляд.
Она умела бороться. Жизнь научила. Но кроме борьбы за потерянную девочку ей пришлось выдержать борьбу с чиновниками, дай им всем бог здоровья. Ведь они (как и все остальные) не верили, что с ребёнком в такой семье всё будет нормально.
«Варвара Степановна, вы же одна! — говорили они. — Вам не справиться!» Она сумела им всем доказать.
Время летит незаметно, минуло четыре года, Шурка с Соней уехали из Северного и устроились в Подмосковье. И однажды Шуркина кума проездом через Москву в Курск вместе с приёмной дочкой оказалась у Ребровых.
Шурка не узнал Юлю. Это была совсем-совсем другая девочка. Смелая, разговорчивая, не по своему девятилетнему возрасту рассудительная. Она училась играть на фортепиано. Она, чёрт нас всех забери с нашими умными прогнозами, хорошо училась в школе! Единственная странность — везде ходила с куклой на руках. «Чтобы привыкала отвечать за других», — пояснила Шурке Варвара. Юлина родная мама рожала и бросала, рожала и бросала, четыре раза рожала и бросала. Это нужно было изжить в Юле на корню.
Шура гулял с Юлей по Московскому зоопарку, показывал ей волков, тигров, медведей и жирафов, и всё никак не мог совместить её прежний образ с новым, а душа у него пела…
— Знаешь, кума… — сказал он Варе, провожая на вокзале, — ты сотворила настоящее чудо!
— Посмотрим… — улыбнулась она, глядя Шурке прямо в глаза.
Сегодня Варвара воспитывает ещё двух девочек, которых взяла из того же детского дома. Теперь она это делает на профессиональной основе. Государство обеспечило деньгами и выделило в Северном трёхкомнатную квартиру, где они живут и поныне. Две сестрёнки, Юля и Шуркина кума — Варвара. Девчонки называют её мамой.

Рассказ двенадцатый. Ванька Дьяков

Ванька вернулся из Австралии в Швецию и, прислав эсэмэску, затащил Шурку в WhatsApp. Он бы мог его затащить и из Австралии, не в этом дело. Он бы мог затащить его даже в проклятущий Viber, и не в этом дело тоже. Просто Ванька по жизни обязательно куда-нибудь Реброва затаскивает. В Стокгольм к нему Шурка впервые поехал за границу, к нему же он впервые поехал в Южное полушарие — в Сидней. До Ванькиного отъезда в столицу у Реброва мыслей перебраться в Москву даже не существовало, но, когда Ванька укатил в Москву, Шурка заскучал, затосковал и стал всерьёз подумывать: не пора ли?
Такое необыкновенное, прямо-таки судьбоносное влияние имел на младшего Реброва Ванька Дьяков. Временами Шурка пытался оказать сопротивление, но в итоге сделать с собой ничего не мог и вёлся на понты, как мальчишка.
«Саныч, ты чё до сих пор не в вотсапе? Саныч, это современно и удобно!» Шурка про эту болталку слышал и от знакомых, и от друзей, и от сына, но только после Ванькиной эсэмэски установил его себе. Слаб человек. Слаб…
Так же в конце прошлого века, в феврале двухтысячного, Ванька стал подбивать Шурку пойти в лыжный поход на Пай-Ер. Есть такая гора на полярном Урале — полторы тысячи метров высотой. Ванька туда собрался с друзьями-альпинистами, коих в Северном, совершенно равнинном посёлке, в те времена было удивительно много. Взять того же Колю Ложкарёва. Николай «коллекционировал» самые высокие вершины материков и континентов: Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Мак-Кинли, Косцюшко… С Эверестом у него не задалось, а так даже в Антарктиде побывал на Массиве Винсон. Шурка, было дело, пару раз провожал Николая в горы — от Ваньки из Москвы, случайно оказавшись в командировке. Чуть талисманом не стал: если Саныч проводил и выпил напутственную рюмку, то всё будет ништяк. Всё и было «ништяк». А вот на Эверест не проводил…
Сам Ванька — тоже конченый альпинист. Взгляд блуждающий, лицо обгоревшее, за дверью рюкзак размером с хозяина. Он даже песни туристские под гитару пел.
Мы рубим ступени. Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат…


В 80-х Шурка уже видел таких.
Короче, в двухтысячном команда из Северного во главе с Ложкарёвым, собравшись на Пай-Ер, решила прихватить с собой и Шурку.
На полярном Урале Шурка уже бывал, на Хальмер-Ю, но тогда стояла ранняя осень, и снег только-только начинал ложиться на сопки. Однако полярный Урал зимой — испытание суровое, к нему вот так, встав утром в воскресенье в семейных трусах, обычный человек не готов. Даже если у него имеется опыт зимних полевых работ. Даже если он тренируется. Даже если начисто безумен. Но Шурка, которому без полевых работ в жизни на Севере стало чего-то не хватать, согласился. Тем более разговоры о лыжном переходе со Славкой из Северного в Салехард (была такая у старшего завиральная идея) так разговорами и остались.
Ванька вызвонил Реброва за месяц до отъезда на Пай-Ер и спросил: «Саныч, ты умеешь ставить палатку на леднике? А ночевать в ней? Нет?! Надо учиться!»
Надо так надо… А где, спрашивается, в равнинном Северном можно взять ледник?
Рассмотрев вопрос со всех сторон, парни логично предположили, что большое озеро вполне может его заменить.
Рядом с Северным три больших озера.
На севере, в километре от посёлка Кан-То — большое, точно подходящее, но восходители его вычеркнули сразу, слишком близко от посёлка — никакого экстрима.
В одиннадцати километрах от посёлка располагается уже известное озеро Белое — длинное, узкое, с высокими берегами. Однако горный ледник подразумевал большие открытые пространства, к тому же, как помнится, у Шурки были свои особые отношения с этим озером зимой. И Белое тоже вычеркнули.
Оставалось третье, с загадочным названием Тету-Мамонтотяй. Что сие название означало, не знал никто. Одно было известно, что «то» по-ненецки — «озеро». Как-то Славка, выпендриваясь перед девушками из краеведческого музея, уверял, что название переводится как «озеро, через которое мама переправлялась на мамонте, и мамонт сломал себе ногу».
Располагается озеро в восьми километрах к югу от посёлка, на болотистой равнине. Огромное — восемь километров на четыре — оно практически полностью лишено человеческого внимания. Лишь зимой редкие рыбаки заезжают за щукой, а летом туда и вовсе не добраться.
На Тету-Мамонтотяй они и решили идти ставить палатку на «ледник».
Утро в намеченную субботу выдалось настоящим зимним праздником — чуть ниже двадцати, солнце на снегу, и тишина.
Читатель, наверное, обратил внимание, что многие события в книге происходят в «прекрасное морозное солнечное утро» или в «солнечное, тихое, по-апрельски тёплое утро», что означает только одно: в «метель и пургу» на Севере геройские подвиги совершают только работники «Латдорстроя» — остальные для подвигов выбирают более подходящую погоду.
Так вот. То субботнее февральское утро было, как из зимней открытки: мороз, солнце, и ни малейшего движения воздуха. Парни с двумя комплектами лыж, двумя большими рюкзаками — в рюкзаках спальники, палатка, валенки, смена одежды, еда, термосы, примус, бензин (бензин! запомнить) и спирт («Спирт мы, Саныч, берём на крайний случай, исключительно в медицинских целях!») — дожидались машину Ванькиного друга.
Друг приехал в девять. Будущие восходители распихали лыжи и рюкзаки по салону и багажнику, сели и поехали на каэску — компрессорную станцию Газпрома, расположенную в километре к югу от посёлка, на промзоне. Приехали к краю леса, оттуда в сторону болота тянулась лыжня: нормальные люди на нормальных лыжах делали нормальные лыжные прогулки по лесу, доходили до болота, разворачивались и усталые и довольные возвращались домой. Но это не про Шурку с Ванькой! Этим — дальше.
Выгрузившись, они переоделись, встали на лыжи и потихоньку пошли.
Что хорошо в лыжном туризме — да и в альпинизме тоже — никто тебя не гонит. Основной девиз: «поторапливайся не спеша» (или, как говорят танзанийские горные гиды: «поле-поле»). Бегать — не то чтобы не надо, бегать — крайне вредно. Сначала ты быстро идёшь, потом сильно потеешь, потом немного продует, потом слегка замёрзнешь, а потом… всё — «кирдык»! Переохлаждение на высоте — вещь опасная. И дышать интенсивно на морозе тоже вредно, тем более в горах. В теории альпинист-лыжник должен быть сухим, с несбитым дыханием, спокойным и уверенным. Но то в теории…
Минут за пятнадцать-двадцать парни перебрались на другой край леса. Лыжня, круто завернув, весело убежала обратно, а они встали на редколесье перед болотом. Рям — так называется подобное ландшафтное образование: уже не лес, но ещё и не болото. И это плохо. На болоте в феврале наст плотный — иди как по шоссе. В лесу снег рыхлый, его, не задумываясь, нужно тропить. А на ряме он то глубокий и рыхлый, а то глубокий и с тонким настом: сплошное мучение, всё время в напряжении, не знаешь, когда и где провалишься. Тропить нужно по очереди, один идёт, проваливаясь, второй следом, первый выдохся — второй встаёт на его место.
Первым пошёл Шурка. Метров через двести уступил Ваньке. Теория, как ей и положено, не работала — взмокли оба. Следующие триста метров шёл Ванька. Потом ещё сто — Шурка… и они выгреблись на болото. Дальше пошло веселее.
Погода стояла не просто хорошая, погода была отличная! Воздух прогрелся до плюса, штиль, яркий, бесконечно яркий белый снег, слепящее солнце, звенящая тишина и полное спокойствие. У Джека Лондона это называлось «White silence» — «Белое безмолвие».
Через два часа встали перекусить и попить чаю. Сидеть на болоте не на чем — перекусывали стоя, только рюкзаки сняли. Да и не рассидишься, воздух прогревается только сверху, понизу придавливеат мороз — и ноги без движения в лыжных ботинках застывают за двадцать минут до полного окоченения. Перекусили и двинулись дальше, впереди ещё один перелесок — и снова тропить.
В движении они ориентировались по космическому снимку, который Шурка заблаговременно распечатал из Интернета и изучил, в пространстве при этом сверялись с вышкой пункта триангуляции (GPS тогда ещё в телефонах не было, да и телефонов тоже). Сколоченная из брёвен острая пирамида высотой тридцать метров отчётливо выделялась на горизонте километрах в десяти к югу. По крайней мере, Шурка мог её разглядеть без труда, хоть и очкарик.
Но когда Ванька встал тропить, Шурка заметил, что того уводит вправо. Он остановил друга, ткнул палкой в вышку: «Вань, видишь?» Ванька поднял голову и кивнул. «Вперёд!» Через десять минут Шурка снова глянул на горизонт: и снова они загнули, но теперь влево. «Ваня, где вышка?!» — «Где?» — «Вон!» — «А-а-а-а…» Через две минуты Ванька загнул вправо. Не видел Ваня вышки. Притворялся, что видит, а сам не видел.
Дьяков — альбинос, и со зрением у него проблемы. Как-то Шурка расспрашивал Ваню: как он ходит в горы, там же самая круть — встать на вершине и обозреть всё вокруг. «Я на вершину беру фотоаппарат, — отвечал Ванька, — и делаю панорамную съёмку вслепую, а дома рассматриваю на компе». Хитрый Ванька! Ох, хитрый…
Хитрый, но, если они хотят вовремя выйти к месту ночёвки, похоже, тропить Шурке придётся одному. Ночёвка намечалась метрах в ста от южного берега — до неё ещё нужно пересечь болото и пройтись по озеру по дуге. На круг более тринадцати километров, но на меньшее они и не соглашались.
К пяти «альпинисты» прибыли на точку. Солнце, разгоняясь, катилось к горизонту, а с ним и температура. Срочно нужно ставить палатку и запускать примус.
Встали. Сбросили рюкзаки, достали валенки, переобулись. Собрали палатку. Палатка — двухслойная тканевая пирамида со стальными прутьями — рёбрами жёсткости. Закрепили, закрутив в лёд десятисантиметровые винты-ледобуры. Сложили в палатку вещи. Делали всё быстро, бегом. Ванька суетился и приговаривал:
— Щас, Саныч, заведём примус, прогреем палатку и будем ужинать! Я киселя наварю. Хочешь киселя, Саныч?
— Отвали, Вань! — Шурка уже подмёрз. — В палатку, в тепло хочу!
Палатка меленькая, места — только-только паре человек разложить спальники и переспать. «Альпинисты» влезли в нее на половину, оставив ноги снаружи (валенки снимать холодно), и ворошились теперь, как два жука в стакане. Шурку согревала мысль, что сейчас Ванька заведёт примус, и они, наварив каши и киселя, наедятся до отвала, а потом в тепле будут обсуждать новости теории эволюции или возможность осуществления межзвёздных полётов. Ванька — он тоже, того, в душе космонавт. Кстати, самый его жёсткий отрицательный отзыв о человеке: «С таким к звёздам не полетишь!»
— Саныч! — Ванька говорил глухим голосом, с головой влез в рюкзак. — Я бензин не взял…
Вот, мать! и лети с таким к звёздам!
— …в примусе немного бензина осталось — на кашу не хватит… — Ванька выбрался из рюкзака. — Но кисель мы сварим. И греться нечем… Саныч, ты куда? Саныч!
Шурка выбрался из палатки.
Развести костёр на льду невозможно… Для этого они и взяли примус. И бензин. Точнее, нет — бензин они не взяли…
«…ать! …ать! …ать!» — матерно думал Шурка, вышагивая к берегу. А если нет бензина, может быть, всё-таки дровами? А их где взять?
Снега возле берега ожидаемо оказалось по пояс, и сколько-то пройти Шурке не удалось, но он к этому был готов: на Белом уже «плавал». Прямо на берегу Ребров отыскал пару небольших сухих стволов сосны и ворох прошлогодней травы. Хорошо бы, конечно, развести костёр на берегу, но для этого надо расчистить снег. А для этого нужна лопата! «Опыт зимних полевых работ… Опыт зимних полевых работ…» — Бесполезен весь этот опыт в пешем туризме! На полевые космогеологи вывозили вертолётами и вездеходами на четверых человек — полтонны груза! Топоры, лопаты, бензопилы, печки, аккумуляторы, армейские палатки… На себе такое не попрёшь.
Выругавшись ещё раз, Шурка всё же подтащил дрова к палатке, сложил «колодцем» и поджёг… Всё ожидаемо утонуло в растаявшем льду минут через пять. Тету-Мамонтотяй! (О! А может, ханты так ругались? «Тету-Мамон-то-тяй!»)
Но пока Шурка ходил туда-сюда, пока возился с костром, Ванька времени не терял. «Саныч, завязывай! — выкрикнул он. — Я всё сделал. Заползай».
Шурка влез.
О! В палатке заметно потеплело, а главное, стало светло — Дьяков наварил киселя и к потолку приделал фонарик: пока копошились — уже и стемнело, а тут свет… Комфортно стало в палатке! Хорошо.
Сели ужинать.
— Саныч, я тут подумал: может, уже наступил тот самый критический случай? Хлопнем по маленькой? В чисто медицинских целях?..
Шурка возражать не стал. В чисто медицинских же целях. Хлопнули. Закусили холодным мясом. Потекло, растеклось, потеплело… Всё-таки замечательная вещь — спирт! Жизнь налаживается! И тут с потолка упал фонарик и потух.
— Фонарику писец, — через пару минут возни констатировал Ванька. — Но ты, Саныч, не волнуйся: у меня ещё свечка есть.
Достали свечку. Зажгли… И обнаружили, что, пока ковырялись с фонариком и рюкзаком, опрокинули котелок с киселём и весь кисель равномерно размазали по палатке и спальникам. А Шурка ещё удивлялся: чё всё под руками такое скользкое? Тету-Мамонтотяй! Он вдохнул-выдохнул и задом сдал из палатки на воздух, перекурить. Нервы ни к чёрту.
Над ними сверкало и переливалось звёздами вечное небо. Красота! Божественная красота. Южного Креста только не видно. Ну да, откуда же ему тут взяться? Северное полушарие. Но с такими друзьями вряд ли Шурка увидит Крест. На севере на возвышенности световыми столбами отчётливо выделялась промзона.
«А может, плюнуть и вернуться?..»
Посёлок казался таким близким, тёплым и родным.
«Не, ни фига, — пресёк свои предательские мысли Шурка, — через лес не пройдём, темно, заблудимся… Во попали… Тету-Мамонтотяй, Тету-Мамонтотяй, Тету-Мамонтотяй и ещё сто тысяч раз Тету-Мамонтотяй».
— Саныч, надо в спальники заползать, — позвал Ванька из палатки, — а то окочуримся.
Заползли. Тепло. Или почти тепло. И время уже девять. Но спать неохота. Совсем неохота… Неохота спать… Неохота… Спа… Совсе…
Очнулся Шурка оттого, что рядом кто-то надрывно кашлял. Прямо разрывая лёгкие, так крупозно кашлял. И тут он с удивлением обнаружил, что это он сам. И ещё Шурка понял, что замёрз. Сильно. Очень. Ванька безмятежно дрых в гагачьем пуховом спальнике, а он — Шурка… «Спит, зараза… тепло ему, а я тут в синтепоне околеваю», — жалел себя Шурка. Он выбрался из спальника, что-то на себя нацепил, надел валенки и выполз из палатки. Кашель не прекращался. Шурка сделал пару кругов вокруг палатки трусцой, чтобы согреться. Лыжи стояли, воткнутые в снег, и подмигивали креплениями — мол, давай, пошли… И мысль в Шуркиной голове забилась настойчивее: «Так может, ну его всё на хрен?!» Мороз, по ощущениям, градусов двадцать — двадцать пять. «Не… — снова пресёк себя Шурка, — не дойдём… Заплутаем в лесу, замёрзнем, к собакам… И вообще, так настоящие альпинисты не поступают!» — и Шурка показал креплениям из кармана фигу.
— Саныч, лезь в мой спальник, я в твой перебрался.
От добрый Ванька… от добрый! Хрустя замёрзшим киселём, Шурка забрался в палатку, влез в Ванькин спальник и отрубился.
В следующий раз из спальников они выбрались уже в семь. На силу дождались рассвета. Остатки бензина запустили на чай — в термосах всё давно остыло. Попили чаю, остатки перелили в термос. Солнце медленно тянулось из-за горизонта.
— Саныч, давай сниматься, а то чё-т холодно стало…
«Да ладно? — ёрничал про себя Шурка, пакуя рюкзак. — Тепло же всё время было… А теперь похолодало, значит…»
Свернули спальники, стряхивая остатки киселя, переобулись, сунули в рюкзаки валенки. И тут выяснилось: ледобуры, крепящие палатку, вмёрзли намертво. Ну, твою же мать!
Минут десять они потратили на то, чтобы раскачать их, а ногам тем временем в лыжных ботинках приходил капец. Простучав топориком и выкрутив ледобуры, они свернули палатку и рванули так, словно сам чёрт за ними гнался. Через полчаса, перейдя болевой порог, оттаяли ноги, и «альпинисты» снизили темп.
Возвращались они другим путём, намеченным ещё перед выходом: по накатанной снегоходами рыбаков и охотников лесной дороге.
А чего же они к озеру этой дорогой не пришли, спросите вы? Так это же было бы легко! Так и ночевать можно было в лесу! Но они же «ночёвку на леднике» отрабатывали. Они же альпинисты!
Двести тысяч раз Тету-Мамонтотяй!
На входе в лес возле охотничьей избушки они повстречали молодёжь — парня с тремя девушками. У парня было ружьё, а спичек не было. Они провели ночь в лесу без огня.
«Смотри-ка, не одни мы дебилы…» — заметил Шурка, и на душе у него потеплело.
Выдали детям запасные спички; для чего Ванька снова влез в рюкзак и весь его переворошил. Попили чаю и рванули дальше.
Следующие десять километров до автобусной остановки ничем примечательным отмечены не были. Дошли — и слава богу! С автобусом тоже повезло: приехал, как только сняли лыжи. Уже в автобусе после продолжительной паузы Ванька подвёл итог:
— Хреновые мы альпинисты, Саныч…
Шура не ответил ничего, а только подумал: «Кто бы, Ваня, спорил! Это ж Тету-Мамонтотяй!»
Под занавес, уже вечером, Ванька позвонил и сообщил, что не только спички оставили они ребятишкам, но и спирт у них забыли. Видимо, в чисто медицинских целях.
Полный Тету-Мамонтотяй!

На Пай-Ер Ребров не пошёл. Не сложилось. И не пожалел, зная, как несладко пришлось Ваньке с товарищами. Мороз и пурга, которая срывала со склона палатки и людей, хотя те крючьями пытались закрепиться на леднике.
Ванька не заострял в своих рассказах внимание, пригодился ли ему тетумамонтотяйский опыт. Возможно, и пригодился. Всё-таки палатку ставили почти на леднике. Но на Тету-Мамонтотяй они сходили… сами честно признавались — как последние мудаки!
«Убивать из рогатки нужно таких альпинистов! — буйствовал Славка. — В детстве! Чтобы ни себя, ни родственников не мучили!»
А Южный Крест Шурка таки увидел. Ванька и показал — тринадцать лет спустя, в Сиднее. И в альпиниста Шурка «поиграл» по-настоящему, но это уже позже, в 2014-м. И что означает «Тету-Мамонтотяй» — он тоже узнал.

Экскурс. К вопросу о гидрониме Тету-Мамонтотяй
(историческая справка, кто не хочет, пусть не читает)

Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвёмся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно называют Север крайним,
Ты увидишь: он бескрайний, я тебе его дарю.


«Увезу тебя я в тундру», слова М. Пляцковского

Помните?

Вот и поговорим про северные народы.
Как-то осенью на полевых работах аэрокосмогеологи поставили базу на Выгаяхинском месторождении возле озера с замечательным названием Кокойвичу-то. Помимо этнографически примечательного названия озеро отличается своей необыкновенной красотой. Ясным осенним днём под низким северным небом в обрамлении разноцветных осин и берёз — оно как бы даже светилось изнутри. Потом Шурке объяснили, что такой эффект — следствие небольшой глубины и светлого, почти белого песчаного дна. И было в том озере дополна рыбы! Но аэрокосмогеологи об этом ещё не знали.
Когда к ним по речке на узкой деревянной лодке приплыли ханты, ребровы на базе занимались привычными делами: собирали и тестировали аппаратуру к лоцированию. Лодкой, стоя правил парень лет семнадцати. Пожилая женщина сидела, поджав под себя ноги, Шурке показалось, что это сын с матерью. Одеты они были без национального колорита: брезентовые штормовки, свитера с растянутой горловиной, брезентовые штаны, болотные сапоги; у мальчишки — вязаная шапочка, у матери — шерстяной платок.
Лодка причалила, парень выпрыгнул и подтянул лодку на берег. За ним степенно сошла матрона.
— Здрасте! — кивнул Славка.
— Сакурить есть? — без приветствий спросил молодой.
Славка протянул пачку. Хант достал сигарету, а пачку сунул в карман.
«Нормальное начало», — отметил про себя Шурка.
Пока разбирались с сигаретами, мать подошла к костру и присела на бревно.
— Чай? — предложил Славка.
Хантыйка деловито поворошила костёр палкой, подкинув ветку, потом долго изучающе смотрела на старшего и, выдержав, по её мнению, уместную паузу (старший взгляда не отводил), наконец спросила:
— С сахаром?
— С сахаром.
— Конфеты есть?
— Карамель.
— А печенье?
— Печенья нет.
— С сахаром и конфетами, — наклонив голову, милостиво согласилась представительница коренной национальности. Говорила она по-русски правильно, совсем без акцента в отличие от сына.
Пока Славка суетился с чаем и кружками, молодой хант внимательно разглядывал аппаратуру, палатку и оборудование возле неё. Получив кружку с чаем, он с шумом отхлебнул и полюбопытствовал:
— Нефить иссете?
— Воду, — улыбнулся Славка, — мы экологи.
Хант удивлённо вскинул брови — искать воду, сидя на берегу огромного озера?
— Вас двое? — подняла голову хантыйка.
— Пятеро. Трое ушли… — Славка открыл полевую сумку, порылся, достал аэрофотоснимок, присмотрелся, наметил пальцем и протянул хантам. — Сюда.
Хант поставил кружку на землю, вытер руки о штаны, аккуратно взял снимок, покрутил в руках, ориентируясь, некоторое время рассматривал, потом показал матери и что-то сказал. Мать глянула и кивнула.
— Каросая фотография! — похвалил хант. — Фисё фитно. Потари?
— Не могу, — помотал головой Славка, — не моё.
— Латно, — согласился хант, возвращая снимок, — тада сахар дафай. Пачку!
Славка поднялся и пошёл в палатку за сахаром.
— А рыба здесь есть? — крикнул он из палатки. Славка решил прояснить рыбный вопрос у главных местных специалистов. — Мы только вчера прилетели…
— Рыпа? Рыпа нет, сюка — ясь… А рыпа нет… — Молодой прихлёбывал чай, щурился и причмокивал конфеткой. — Рыпа. Рыпа нет, какой рыба? Сюка — ясь, а рыпа… — И, допив чай, он выплеснул остатки в костёр: — Поехали мы, однако…
Хантыйка взяла у Славки упаковку рафинада и села в лодку. Молодой оттолкнул лодку, запрыгнул и начал править к середине.
— Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания… — Славка смотрел хантам вслед.
— А какие-то они бурые, или мне показалось? — сказал Шурка.
— Бурые-бурые. Индейцы местные, блин. Пошли, брат, за дровами. «Рыпа нет…» — передразнил Славка. — Чего им, одного муксуна, что ли, подавай?
Рыбы в озере было много, но — не врал молодой хант — только щука и язь, ценных сиговых в Кокойвичу-то не водилось.
Шурка вспомнил об этом инциденте много позже, уже когда работал в Северной нефтяной компании, году так в 2006-м, и рассказал его сотруднику отдела по работе с коренными национальностями. Тот внимательно выслушал, покачал головой и сказал: «Странно: обычно они более дружелюбны».
Действительно, странно. Оно, конечно, понятно, что местные не особо привечают нефтяников, да и вообще пришельцев, но всё же?
Тогда Шурка решил прояснить для себя этот вопрос. И полез в Интернет… И вот что разузнал.
Безусловно, все сегодняшние коренные народы в относительно недавнем прошлом таковыми не являлись. На исторической памяти было как минимум две волны заселения Севера Западной Сибири.
Первая — самодийская. Заселение лесотундры народами уральской языковой группы, по всей вероятности, монголоидами. Те народы пришли с Алтая (Саян), откуда их в начале первого тысячелетия вытеснили перманентно мигрирующие тюрки. Но в тундру самодийцы не пошли, в те времена там проживали сиртя, палеоевразийские племена, по всей видимости, родственные современным чукчам и эскимосам.
Вторая волна — финно-угорская — вновь сформировалась под натиском тюрок, теперь печенегов. Эти вечные противники русских в этот раз вытолкнули в Западную Сибирь с Южного Урала югру, так называли их «родственники» коми. (Родственных югре угров печенеги дотолкают аж до самой Европы, где те впоследствии создадут всем известное государство Венгрию, кстати, по-украински «Угоршчину».)
Позже югорские народы под давлением следующих тюрок, кипчаков-половцев, тесня самодийцев, заселили лес и лесотундру Западной Сибири. Лес — манси, лесотундру — ханты.
Под давлением югры самодийцы вышли на Север и вступили в контакт с коренными северянами — сиртя. Контакт закончился полным вытеснением последних, — видимо, в Ледовитый океан, — и формированием современных самодийских народов: ненцев, кетов, энцев.
К приходу русских казаков в XVI веке, то есть к моменту присоединения Западной Сибири к Московскому государству, вогулы (манси), остяки (ханты) и самоеды (ненцы) уже жили на «своих» местах: манси — в лесах, ханты — в лесотундре, ненцы — в тундре. И худо-бедно уживались, занимаясь своими исконными делами: оленеводством, охотой и рыболовством. И вероисповедание у них было общим: верили они в Золотую Бабу — Сорни-Най (Зарни-Ань — у коми). В неё они верят по сию пору, хотя манси и ханты как бы христиане. Ненцев тоже крестили, но «недокрестили». Моления Сорни-Най и сегодня проходят с кровавыми жертвами; и если сейчас это олени, то пару веков назад в жертву приносились и люди. Кстати, чтобы угодить христианскому богу, они по привычке ликам на иконе мазали губы кровью. Человеческая вера — субстанция гибкая, если её не ломать через колено.
Относительный гомеостаз (статус кво) регулярно прерывался боевыми действиями. Уже в историческом времени ненцы и энцы регулярно воевали между собой. Решающая битва (да-да, именно так — решающая битва, как Бородино!) состоялась уже в 1850 году, после чего энцы ушли за Енисей и там почти пропали. В том же XIX веке ханты и манси устроили побоище недалеко от посёлка Мужи — за контроль над рыбными местами Оби в нижнем течении.
Никто просто так на голодный Север и Восток перебираться не хотел. Сосна растёт на песке не потому, что ей нравится, а потому, что больше расти негде: лиственные деревья не оставляют ей выбора.
Нужно отметить, с русскими казаками северяне не воевали — плетью обуха не перешибёшь.
В общем и целом, несмотря на мелкие конфликты, жизнь коренных народностей Севера с XVI века почти не менялась. Мирный статус без чётких границ расселения племён, где взаимопроникновения случались (и случаются) сплошь и рядом.
Хорошо, — рассуждал Шурка, — кто же тогда сегодня живёт в районе Сибирских Увалов и в долине бассейна реки Пур? С кем они с братом повстречались на светящемся озере?
И тут может помочь топонимика, а точнее, гидронимика — названия рек и озёр. Чего-чего, а их в Западной Сибири всегда хватало с избытком.
В перечисленных районах подавляющее большинство рек имеет название, оканчивающиеся на слово «яха» (Камга-Яха, Иту-Яха, Вэльхпеляк-Яха), что по-ненецки означает — река. А названия озёр оканчиваются на «то» (Нум-то, Кан-то, Пякуто): и «то» по-ненецки — озеро.
Южнее Сибирских Увалов названия рек заканчиваются на ёган/аган (Варьёган, Тромъёган, Аган), а озёр — на лор/тор (Саматлор, Кымылэмтор), что в хантыйском языке соответствует реке и озеру.
Что же получается?
А получается, что на северных склонах Сибирских Увалов и в бассейне реки Пур проживают ненцы. Но эта территория — лесотундра, а в пойменных участках и на Увалах — скорее лес, чем тундра. Родной ландшафт хантов. А ненцы — народ тундровый. Им тундра нужна, чтобы гонять свои бесчисленные стада оленей. И тут выяснилось: как не все русские — русские, так не все ненцы живут в тундре.
Давным-давно четыре ненецких рода сформировали субэтнос, так называемых лесных ненцев — неща, у которых даже язык от тундровых отличается. И первые два родовых имени вообще всё ставят на свои места: Пяк и Айваседо (Нгэ-васеда). Мы помним, что название двух основных притоков Пура: Пяку-Пур и Айваседапур. (Само слово «пур» не ненецкое, оно более древнее). Два других рода — Вэлло и Иуси. Вела-Яха тоже есть.
Получается, что в районе Вынгаяхи братья повстречались не с хантами, а с ненцами, или, как раньше их называли, с самоедами, причём с ненцами лесными — рыбаками и охотниками. И тогда женщина — не мать, — обыкновенная ненецкая женщина имеет не просто подчинённое, а скорее (простите) угнетённое положение в семье, — а либо хранительница рода, либо шаманка, служительница Сорни-Най. Отсюда и чопорность дамы — статус обязывает! Акцент же молодого — вероятнее всего, маскарад: дети ненцев учатся в русской школе и хорошо говорят по-русски. Впрочем, всякое бывает.
Оставалось понять, почему они так, в некотором смысле, вызывающе, себя вели. На промыслах, по свидетельствам очевидцев, они более сдержанны.
«Пусть съест меня медведь или съест род мой, доколе он будет существовать, если кто из нас тронет хотя одно перо или одну шерстинку из твоих ловушек», — клялись ещё совсем недавно манси перед охотой на морде медведя. Для северных жителей территория родового угодья — свята, это их дом. Для русских (украинцев, татар) дом — это изба, сруб, мазанка, квартира, а для северян дом — сотни и тысячи гектаров тундры и леса.
Что же получается?
А вот что! Живёте вы, живёте — и вдруг утром у себя в доме обнаруживаете неизвестных людей, которые лезут в ваш холодильник, готовят на вашей плите, при этом, ведут себя уверенно, даже нагло, считая, что и холодильник, и плита — как минимум общие. И если вы сами выгнать их не можете (а вы не можете), то остаётся обратиться в полицию (к государству) за помощью. А государство тоже заинтересовано в вашем холодильнике, и единственное, что оно может — заставить платить непрошеных гостей за убытки, причинённые вам и вашему «холодильнику». Вот отсюда такое требовательное, потребительское и неуважительное отношение ненцев и хантов к нефтяникам и газовикам — к тем, кто пришёл к ним в «дом» без спросу и копается в их «холодильнике».
Справедливости ради нужно заметить, что они сами когда-то так же пришли в чужой «дом» без спросу, и «хозяев» (сиртя и лопарей) так же не любили и, скорее всего, извели, а женщин забрали себе.
Сегодня есть существенные различия: нефтяники и газовики не претендуют на оленей, женщин и тундру. И уже не первый десяток лет во всех нефтегазодобывающих компаниях есть отделы по работе с коренными национальностями. Чтобы ханты и ненцы позволили работать на своих территориях, нужно с ними хорошенько договориться. И это не ящик водки, а это бензин — тоннами, снегоходы — десятками, электронная техника — без счёту, оружие — на каждого, сахар и мука — мешками. И не разовыми вбросами, а регулярными поставками. От водки они тоже не отказываются — слабы, но предпочитают не водку, а спирт, а если нет спирта, одеколон. Рыба в бассейне Пура и Оби в основном больна, и ханты, ненцы и манси почти поголовно заражены описторхозом. А описторхов, считают они, время от времени нужно травить, — паразиты живут в печени, — а спирт, по их мнению, — лучшее лекарство. Но правильный ненец сегодня не пьёт. И таких всё больше.
Значит, — продолжал рассуждать Шурка, — они столкнулись с лесными ненцами, с которыми ещё не сложились товарно-обменные отношения. Отсюда их вызывающее поведение: ведь мы для них — чужаки, вторгшиеся в их пространство. В таком случае, как ни посмотри, это не ненцы «бурые», а это мы — наглые и бесцеремонными. Однако изменить что-либо в наших отношениях в ближайшем будущем, скорее всего, не получится.
Тем не менее ненцы не всегда суровы к чужакам — иногда они проявляют снисходительность. Да и в целом живётся им в России неплохо: за последние сто лет их численность увеличилась с пятнадцати до пятидесяти тысяч, то есть более чем втрое. Это серьёзный прирост, учитывая тяжёлые природные условия, в которых им приходится жить.
По праздникам и в выходные они часто приезжают в города и посёлки — на рынок торговать рыбой. Выглядят при этом весьма колоритно: малица — куртка из оленьих шкур с капюшоном и рукавицами; поверх неё синяя ткань, расшитая традиционными узорами; цветной наборный пояс — ни, на поясе нож в ножнах; на ногах меховые сапоги — пимы. В праздники они приезжают на оленях.
И всё это маскарад. Продуманный образ, рассчитанный на «белого человека». Маркетинговый ход: чтобы мы обратили на них внимание. У кого вы купите мороженую рыбу — у обычного продавца в дублёнке или у ненца в малице, а? Ясно, у кого! Потому что ненец и хант знают в этом толк. Они точно скажут, где «есь рыпа».
Теперь что касается «настоящих» хантов…
Как-то Шурка побывал в гостях у друзей Гришки Бевзенко. Обычная, ничем не примечательная семья. И только потом узнал, что хозяйка — чистокровная хантыйка. Белобрысая, худенькая, с голубыми глазами и курносым веснушчатым носом, она скорее похожа на финку… или эстонку. Впрочем, тут удивляться нечему: ханты принадлежат к финно-угорской группе.
Много таких хантов и манси, которые уже давно живут бок о бок с русскими и придерживаются «русских» традиций.
А русские кто? А русские — это национально-толерантные славяне с финно-угорской же и тюркской примесями в крови (генетики отчаянно отрицают тюркскую составляющую), и именно толерантностью русские всегда отличались от других славян. Ибо по-другому нельзя, только все вместе — славяне, тюрки, финно-угры — мы и есть Россия. Коренные национальности нашей огромной страны.
А теперь, собственно, о гидрониме Тету-Мамонтотяй.
В Республике Коми есть речка, которая называется Мамон-Ю. Название переводится однозначно: «Мамонтова река». Слово «мамонт» мансийских корней: «манг онт» — «земляной рог». Кости мамонтов на Севере известны издревле. От манси слово пришло в другие финно-угорские языки (коми, хантов) и в русский. А уже из русского разошлось по всему миру. (Гордитесь, россияне! Мамонты — наши звери!)
Но озеро всё же не про мамонтов, ненцы мамонтов называли «земляными оленями» — «хор-я». Название озеро берёт от лесного ненецкого «Чет'ма то'дяй» — «Большущее озеро с местом выхода из воды». Вот и всё.
И всё же жаль, что Славкина догадка оказалась лишь догадкой. Было так романтично думать, что на этом замечательном озере когда-то давным-давно жили прекрасные звери — мамонты. Но… Нет. Не получилось, брат!

Lacrimosa dies illa. День слёз

Брата Шурка потерял зимой 2003-го. Страшная болезнь с ужасным и мерзким названием «панкреонекроз» забрала Славку навсегда, безвозвратно и безнадёжно.
Три кошмарные недели — четыре раза в сутки, каждые шесть часов, утром, днём, вечером и ночью — Шурка звонил в реанимацию, а оттуда с такой же регулярностью отвечали: «Состояние стабильно тяжёлое».
Три недели бессонницы.
Три недели неоправданных надежд и слёз.
И «приговор» врача. И раздражённый голос в телефонной трубке: «Кто?! Ярослав Александрович? Ребров? Десять минут как умер!»
Запаянный цинк, «груз 200», крик мамы, последняя горсть земли. И слова: «Он был для нас… Навсегда в наших сердцах… Мы всегда будем…» Мы тоже будем — не «всегда».
На прощании Шурка жаловался Колганову: «Он всё спрашивал, как будет без меня, если я уеду в Москву. А я?! Я как без него буду?!»
Ярослав был старше Шурки на четырнадцать лет, и близких отношений на протяжении Шуркиных двадцати пяти лет детства, отрочества и юности у них не сложилось. Слишком большая разница. Настоящее знакомство началось в девяностом, в Северном, когда Шурка сбежал на Север, и продлилось почти тринадцать лет. За это время Ярослав сумел стать Шурке не только настоящим братом, но и непосредственным начальником, и товарищем по работе, и, наконец, просто другом.
А ещё сторожем.
И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?
А он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему?
(Бытие, 4; 8–9)

А Слава был…
Колька Колганов умер через два месяца после Славки, на День геолога. Варя Колганова, всхлипывая, сказала Инне и Шурке: «Позвал его Слава»…
Сам Шурка после смерти Ярослава недолго оставался на Севере. Всего четыре года, которые без брата показались одним долгим, тягучим пасмурным днём. Душно стало без него. Душно и тошно.
Весной 2007 года Шура покинул Крайний Север навсегда.
Он сбежал на Север в двадцать пять, а уехал в сорок два. Семнадцать долгих лет. А всего-то и хотел, что пересидеть семейные невзгоды…
2003–2025, Ноябрьск, Долгопрудный


Песни северного ветра

Предисловие автора

Вот уже пятнадцать лет я собираю резные фигурки Тобольской фабрики художественных косторезных изделий. Симпатичные, оригинальные, трогательно-бережные к северной культуре. Мастера фабрики изготавливают то, что в международной традиции называется «нецке» — миниатюрные скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, небольшие резные брелоки. Но это наше «нецке». Про наш Север. И резали их изначально из рогов лося, оленя и даже бивня мамонта. Сегодня используют более дешёвое сырье — цевку (трубчатой кости крупнорогатого скота), но это совсем не обесценивает изделия.
Я люблю разглядывать эти фигурки и придумывать для них истории. И однажды решился их написать. Специалист-этнограф обязательно найдёт в них кучу несообразностей, неточностей, некорректностей. И будет прав. Я не претендую на документальную, теологическую и этнографическую точность. Но я прожил на Севере семнадцать лет, пять из которых провёл в тайге и тундре на полевых работах. Встречался с настоящими людьми Севера: лесными ненцами и хантами. И постарался, как в зеркале, отобразить и свою любовь к нецке, и свое глубокое уважение к людям Севера, и своё благоговение перед самим Севером.

Песнь первая. С рыбалки

Ёнко просыпался с трудом, мычал и отбивался. Вчера они с братом уговорились утром пойти на рыбалку, он помнил, но так сладко спалось. Но упрямый Хасавато теребил брата за плечо и шипел: «Вставай, вставай, засоня! Весь муксун уйдёт!»
Ну, куда он уйдёт? Куда уйдёт этот муксун? В зимних ямах он ночует.
Но вчера в протоке поставили сеть, и надо идти снимать рыбу, — мама просила рыбы, — а день в марте короткий, ещё оленей гнать. Ох-хо-о!
Ёнко присел и поёжился, за ночь чум выстыл, и мороз цеплял за нос, как щенок мелкими зубами. Ёнко натянул пимы, резко поднялся, встал, топнул ногами и рывком кинул на себя малицу. Ух, холодно!
Под светом луны братья по вчерашней тропе дошли до протоки. Проруби за ночь взялись льдом толщиной в три пальца, и вход пошли пешни. Оббив прорубь, братья взялись за веревку. Откидывая куски намёрзшегося льда, обжигая пальцы, они тянули и тянули, пока в сети не вдарило… Братья переглянулись: муксун? Веревка заходила. Муксун! Точно! Вот он! Один. Второй. Третий! Да какие! Жирные! Широкобокие! Ох, хороши муксунчики! А между ними билась мелочь, штук двадцать-тридцать сырков-пыжьянов разных. Вот спасибо тебе, Нум![220] Вот спасибо! Не забываешь нас, бедных!
Мерзлые пальцы, подрагивая от азарта, выбирали рыбу из сети. Леска резала пальцы, кровь капала на снег. Не беда! До свадьбы заживёт! В соседнем стойбище две сестры-красавицы, Хасавато хитро подмигнул Ёнко! Как, мол, брат? Хорошо, брат, — покивал Ёнко.
Пока разбирали сеть, над горизонтом всплыло оранжевое мглистое зимнее солнце — это бабушка Хаер[221] взошла. Но ни капли не потеплело. До весны бабушка не греет. Мороженую мелочь свалили в мешок и бросили у реки, мать днём заберёт на оленях, а сами, насадив муксунов на пешню, двинулись к чуму.
Широко вышагивали они в ногу. Взвихрялся под пимами искристый снег. От стойбища на помощь примчался круглохвостый Сэвтя и взялся скакать между ног. Без него не обошлись бы, сына Нга[222]!
Ёнко, шёл вторым и улыбался. Не зря они поднялись в такую рань! Нет, не зря! Будет у них на завтрак уха. Жирная, вкусная, наваристая. Ёнко зажмурился, а рот наполнился густой тягучей слюной.
Хасавато тоже улыбался. Но думал он не о еде. Не будет теперь у мамы болеть желудок. Не может мама есть мясо. Вот уже два года маму спасает только рыба.

Песнь вторая. Великий бог Илибембертя

Илибембертя[223] вышел из Небесного чума, огляделся. Светила луна, падал редкий снег. Великий бык Севера[224] выдохнул северным сиянием, встряхнул седой шерстью, и снег пошёл гуще. На расстоянии двух световых лет Илибембертя заметил своего божественного оленя Ильбеца[225], пасущегося на ягельниках пятого неба. Илибембертя вложил в рот пальцы, громко свистнул, раскрутил лассо, кинул, веревка накрепко обхватила луноподобные рога Ильбеца, олень захрапел, вставая на дыбы, замотал упрямой башкой, упёрся для приличия, но быстро сдался. Ильбеца знал, грядёт великий переход. Олени и ненцы, почувствовав весну, готовятся к переходу на Великий Север Я'вмал. Каслание![226] И впереди на божественном Ильбеца всегда летит сам великий бог Илибембертя. Так придумал создатель Нум!
Старый Пуйне из семьи Езынги, в которой сотня кочевников, десятки чумов и нарт, тысячи оленей, — вышел из чума, вгляделся в тёмное небо, втянул плоским широким носом воздух… и с чувством выдохнул. Ах, хорошо! Весна! Нет-нет, ещё не скоро, но запах уже слышится. Пуйне улыбнулся беззубой, кривой улыбкой. Молодые не умеют чувствовать весну, нет. Девок за дневной переход они чувствуют, запах варёного мяса, кровь убитого зверя, водку, а весну им не почувствовать, не-е-е-ет. Нужно быть старым, дряхлым и больным, без женщин и водки, только тогда можно почувствовать весну. Пуйне зажмурился. Ах, как хорошо! Год зимы прошёл, и снова в поход. Каслание! Северному народу нельзя стоять на месте. Все время — движение. Или олени съедят всю тундру, и злой южный ветер, костлявая бабка Нга-Няме, добравшись до песка, превратит всё вокруг в голую пустыню. Пуйне слышал от геологов, что где-то далеко-далеко на юге есть великие пустыни, и нет там ни капли воды, и даже большое озеро Арала-море пересохло. «Крала-кума» — говорили геологи. Пуйне слушал и морщился, он не хотел песка, Пуйне не нравились песок и пустыня. Пуйне нравилась цветущая тундра. Ах, как прекрасна цветущая тундра! И поэтому пора! Пора праздновать великий праздник Каслание, великое движение вперед.
Пуйне вдруг засуетился в мыслях: надо бы осмотреть оленей, подлечить быков, решить, кого усадить на нарты, пощупать олених-важенок — скоро отёл, как бы бестолочи-важенки не побросали телят. Но как засуетился, так тут же и успокоился — да ладно! Нормальная молодёжь выросла, зря он наговаривает, хорошая, ловкая, сама всё знает, ей только нужно сказать «когда», а это его долг.
Пуйне похлопал рукавицами, поправил малицу, выдохнул и вдруг, несмотря на преклонный возраст, ловко, низко и глубоко поклонился на восток, пропев: «Илибембертя-а-а-а, помогай. Помогай, Илибембертя-а-а-а-а-а-а».
Секунду ничего не происходило, но потом вспыхнуло, переливаясь, северное сияние, пушечно громко треснул на реке лёд, беспокойно взвыли собаки — слуги подземного Нга, и подслеповатые глаза Пуйне узрели: прямо с неба верхом на лунорогом Ильбеце вместе с хлопьями снега спускается сам Илибембертя — хранитель оленей и ненцев. Молодое круглое лицо великого бога улыбалось, и у Пуйне сладко затеплилось сердце… Ну вот… Кто бы сомневался? Илибембертя с нами! Каслание! Великий переход на Север начинается!

Песнь третья. Вот осётр!

Здоровый осётр! Прямо здоровенный. Килограммов на двадцать — двадцать пять.
Вадё бросил хвост рыбины, присел прямо на лёд и закурил. Нга, скоро «Примы» не найти, что тогда курить? Вадё пожал плечами. Дорого всё стало — страсть. Шибко дорого. Вадё вдыхал горький, въедливый дым и глядел на улов. Не ожидал он такого. Знал бы, снегоход не бросил. Старенький он, снегоход-то. Еле дышит. Ещё батин. У других давно «ямахи», а у Вадё «Буран».
Но, ладно, теперь всё пойдёт по-другому. Поймал Вадё удачу за хвост, как этого осетра. Он как увидел в глубине белое, отсвечивающее внутренней стороной ракушки брюхо, аж руки затряслись. Никогда! Никогда он в свою сеть не ловил такой рыбины. И хорошо, что осётр уже снулый был, иначе б никогда не вытащил. Багра нет, один топорик. Леску осётр всю перекрутил, на веревку намотался и удушился. Только потому и удалось выволочь его на лёд. Да и то прям по локоть в воду за ним, за жабры тянул, еле вытянул. Вадё засмеялся. Вспомнил, как два раза громко пукнул, пока тащил. Он затянулся ещё раз, выкинул окурок, поднялся и обошёл вокруг осетра.
Да, здоров. Сколько за него можно взять в Мужах? Рублей 200–250 за кило перекупщики дадут? Больше вряд ли. Осетра ловить нельзя. Дык, а куда его? Сына Нга! Сетку порвал, сам издох, куда его теперь, кроме перекупщиков? 200–250… А может, 300?! Да, точно 300! 300, не меньше! 300 да 20… 6000! Ё… 6000 рублей! Телефон наконец куплю… Есть модель BQ 2430 Tank Power, всего за 4000, зато не бьётся и аккумулятор сильный. А на 1000 куклу старшей купить! Близняшки перебьются, титьку ещё сосут. Но дорого, за 1000-то… А чего дорого? Дочка же, Еля… красавица. Точно куплю! И пусть тогда попробует жена назвать его неудачником. Пусть попробует!
Вадё надел рукавицы, схватил рыбу за хвост и поволок… То-то Еля порадуется… То-то запрыгает… А жена… Пусть теперь над свои братом смеётся. Мясо оленя в Мужах продал, напился, и все деньги вытащили… Вот кто неудачник-то! Вот, кто…
Вадё тащил волоком осетра, а с неба на него взирал великий Илибембертя, и сердце великого бога сжималось от тоски и жалости. Бедный его народ! Бедный… Телефон… Кукла… Хранитель оленей раздражённо крякнул, встряхнулся, свистнул белоснежного Ильбеца, вспрыгнул на него и помчался, круто забирая в небо. Бедный народ, но гордый!
Вадё глянул на горизонт, где ярко вспыхнула кроваво-зелёная лента северного сияния, вытер нос, выдохнул, и, затянув песню про трёх оленят, потащил осетра к снегоходу на берегу… Было ему весело и счастливо, аж в носу щекотало.
Няхарако ӈавками' Маней лэтамбидмэй',
Няхарако сулякоми' Маней вадабидмэй'…
(Трех моих ручных оленят
Я охраняю.
Трех моих оленяток
Я сам ращу.
Мои ручные оленята
Еще очень малы,
Без матери-оленихи
Они растут.
Самостоятельно ягель добывать
Они умеют,
Уху из белой рыбы очень любят.
Три моих хороших оленя
Пусть подрастают,
Сил резвости
Пусть набирают!)



Песнь четвёртая. Вера, надежда и любовь…

Маяне вышла на дорогу на Нарьян-Мар.
Ну, как дорогу… Летнюю тропу, зимнюю лыжню, на нартах и оленях, или пешком. Так её Пётр и ушёл на войну. Так ушёл и так обещал вернуться. До войны они прожили ровно год. Панико родился в мае, Петя всё шутил: «Ты у меня как важенка, в мае оленёнка принесла!» А в сентябре пришла повестка. Много их тогда с Севера ушло, говорили пять тысяч.
Маяне всмотрелась в горизонт. Нет… никого нет. Каждый день она так выходит с утра на тропу, каждый день выносит на встречу своему мужу его огромный кисет. Она помнила, как все над ней смеялись: «Ты зачем такой огромный кисет мужу сшила? Столько табаку на всём стойбище не найдётся!» Но она не расстраивалась и не обижалась, она любила своего Петра, шибко любила. Любила, когда он забивал в трубку табак, раскуривал, садился на нарты, хитро прищуривался своими раскосыми глазами, внимательно рассматривая её и спрашивал: «Маяне, откуда у тебя такие глаза чёрные? Верно черники объелась, испачкалась. Иди помой глаза». Она смущалась, а он хохотал. А потом обнимал и вёл её в чум…
Панико умер в декабре, в аккурат битва под Москвой была. Маленький, он метался по лежанке, и жар съедал его. Она молилась старухе-покровительнице Я-небя[227], молилась верховному Нуму, молилась подземному Нга, даже русскому Микулай-йирико[228] молилась, русские говорили, что он чудотворец. Никто не помог. Ни русский врач, ни местный шаман. Панико умер. Шаман тогда сказал, видимо, тяжело Петру на фронте, и Нга вместо Петра забрал его сына. Маяне плакала-плакала, а потом началось каслание, и стало некогда плакать. Она вернулась к отцу, нужно собирать чум, следить за глупыми оленихами-важенками, чтобы не бросили своих оленят, а если бросят, нужно вести их в чум, а потом сажать на нарты, кормить из соски. И она забыла свою боль. Но не совсем. Разве можно забыть смерть своего оленёнка?
А весной в стойбище пришло письмо от Петра. Печатными русскими буквами он писал, что у него всё хорошо, он жив и здоров, но чуть не умер от «контузии» (Маяне потом вызнала у русских, что «контузия» — это когда как веслом по башке, она так себе и представляла, подкрались проклятые немцы к её Петру и ударили по башке веслом. Ой, как плакала тогда…). Это было последнее письмо, больше от Петра ничего не приходило. Но она всё ждала-ждала. Ждала-ждала. Молодая, красивая, к ней всё время кто-нибудь подбирался. Замуж не звал, так, побаловаться. Побаловаться ей хотелось, но не хотелось обижать Петра. Ей всё казалось, начнёт она миловаться с кем, а он подойдёт сзади, закурит трубку, прищурится и спросит: «Маяне, откуда у тебя такие глаза чёрные? Верно черники объелась». И она всем отказывала.
Пять лет уже прошло, а она всё жала Петра. Пять лет как все вернулись из северных, и пять лет, как она каждый день выходит на тропу на Нарьян-Мар с кисетом.
А с неба на Маяне взирал бог Илибембертя, курил трубочку, молчал и кивал своему оленю Ильбеца, мол, видал, женщина какая? Олень кивал луноподобными рогами, и крупные слёзы текли из его огромных оленьих глаз. Петра уже давно не было в Дневном мире, уж семь лет, как он пас оленей на тучных небесных лугах, после того как встретил он один на один немецкий танк с гранатой в руке и танк оказался сильнее. Илембертя курил и размышлял, что никогда не расскажет он Маяне про смерть Петра, потому как для человека самое важное: вера, надежда и любовь. И любовь из них важнее всего.

Песнь пятая. Дедушка Сэватя

Сэвтя смотрел телевизор. Показывали чемпионат мира по хоккею. Наши выигрывали. Ну да! Чего бы наши стали проигрывать швейцарцам?! Каким-то швейцарцам. Ладно, канадцам. А то…
Вдруг лампочка замерцала-замерцала, телевизор на полслова заглох, и наступила темнота. Угли в очаге переливались красным, отдавая тепло чуму.
Сдох генератор! Сын Нга!
Сэвтя откинулся на лежанку и прикрыл глаза. Сейчас сын пойдёт и исправит поломку… Или не исправит, и подключат новый генератор. Газовики щедрые стали. Хочешь — снегоход японский, хочешь — телек, хочешь — тарелку спутниковую или спутниковый телефон, всё привезут.
Сэвтя открыл глаза, они уже привыкли к темноте и теперь отчётливо могли наблюдать игру света и теней тлеющих углей на пологах чума.
И ведь как изменилась жизнь! Тридцать лет прошло… Газовики когда вышли на их угодья, пришли договариваться. Снегоходы «Буран» привезли, патроны, сахар, муку. «Спирт привезли?» — помнится, строго спросил батя, и главный газовик, сунув руку за пазуху слева, вытащил бутылку «Рояля», а потом, помедлив, запустил руку справа и вытащил вторую. Пили вместе всю ночь, и ещё осталось.
Нет, теперь водку не привозят, и сын не просит. Не пьёт. Молодежь умной стала, не то что мы.
За пологом чума зафыркал, зачухал генератор, мигнул свет, и снова все стихло и погасло. «Вот Нга!» — услышал Сэвтя голос сына.
Сыну уже за сорок. По старым меркам пожилой человек.
Сэвтя прикрыл глаза и вдруг явственно припомнил, как поймал своего первого муксуна. Отчётливо, как кристалл. Он уже давно заметил, как с годами воспоминания прошлого становятся отчётливыми, яркими, будто полвека не прошло, а случилось вчера.
Тогда он первый раз сам пошёл ставить верши. Сам сплёл из ивовых прутьев морду, сам поставил. Хотел спросить отца, куда ставить, но подумал, что тот, скорее всего, скажет: «Задерет меня медведь, и ты ничего не сможешь сделать для семьи, неумеха». И поставил сам. А одну прямо в протоку Нюня-Иту-Яха, вопреки всем правилам, и про которую батя учил — мёртвое место.
На следующее утро вместе с молодой пятнистой сучкой Еване он убежал проверять верши. Три в разных местах озера были пусты. Ничего не было. А в четвёртой, в той самой протоке Нюдя-Иту-Яхи, попался муксун. И как он туда попал? Шальной, наверное. Сэватя достал его, поднял вверх и так и заскакал к стойбищу. «Батя, — кричал он, — я рыбу поймал! Батя, в протоке!» А Еванде скакала вокруг него…
Сэвтя всхлипнул. По щеке потекла мутная старческая слеза.
Еванде через год задрали волки, девочка стояла за оленей до конца, пока не подошли пастухи стойбища. Давно нет отца. Нет мамы…
Фыркнул раз, фыркнул два, прихватил… и затарахтел новый генератор. «Вот, Нга!» — снова выругался сын. И свет подмигнув, мерно потёк от лампочки сверху. Сэватя потянулся и, нажав кнопку, включил телевизор…

Песнь шестая. Мама-олениха

«Хадко Неко! Бабушка Неко!». Молодежь топилась у чума Неко, но не смела войти.
«Хадако! — ворчала Неко. — Бабушка! Сегодня бабушка, а вчера пухуця — старуха! Куска лишнего не дождешься…»
Неко лукавила, и кусок ей доставался, хоть лишнего в стойбище никогда не было, и относились к ней со всем уважением. За глаза называли «старухой», ну а как её называть? Дочь великого шамана, и лет её уже за сотню[229].
— Заходи, Ёнко! — крикнула она. — Другие пусть останутся, холода напустите…
Внук аккуратно открыл полог чума и вполз боком.
— Чего раскричались, спать бабушке не даёте? — спросила Неко, строго глядя на внука.
— Главный бык не встал, — наклонив голову, сокрушённо ответил Ёнко.
Главный бык, её бык, Еванде. Десять лет назад глупая похотливая важенка понесла от дикаря из тундры, но оленёнка сбросила в кусты и ушла. Неко сама нашла его по еле слышному плачу и принесла в свой чум. Слабенький был, чуть дышал. Думали уже принести его в жертву Илибембертя, но что-то ёкнуло внутри, расцветка показалась чуть странной, чуть темнее, дикая кровь проглянулась, и она оленёнка оставила. Еванде — «сирота» был слаб и еле вставал на ножки. Но за месяц Неко выкормила и выходила его, и ещё через два отдала его в стадо. Но Еванде, как настоящий «авка»[230], заходил к Неко. Мордой открывал полог и нагло влезал в дом к маме-оленихе.
Так прошёл год. А ещё через два Еванде возмужал, стал красавцем, завёл себе важенок и стал гонять быков, только копыта сверкали. Дикая кровь! Он и мужиков в стойбище мог шугануть. И только Неко оставалась для него непререкаемым авторитетом, матерью-оленихой. А она и не отказывалась, нет-нет, да и принесет своему выкормышу корку хлеба.
И через год Еванде встал во главе стада. А теперь, говорят, лёг.
Бабушка Неко торопливо тянула шерстяные носки, резиновые сапоги, надевала малицу и бормотала: «Что же с тобой, сынок? Кто тебя обидел? Сейчас мы разберёмся… Сейчас… Ишь!»
— Вчера он в гоне участвовал? — крикнула она, выходя из чума, в правой руке Неко держала веревку, кидать её она умела не хуже любого мужчины.
— Подрался вчера с молодым… — ответил кто-то.
— Погнал молодого? — уточнила она.
— Погнал… Но…
— Что но?!
— Ударил тот его… в бок.
Неко выругалась по-русски и пошмыгала к стаду.
Еванде лежал в сторонке от остальных оленей, положив рогатую морду на мох и прикрыв глаза. Услышав шаркающие шаги Неко, олень насторожил свои длинные уши и принюхался. «Нет, не все ещё плохо», — улыбнулась про себя Неко.
Она подошла к оленю и наклонилась, Еванде поднял голову и тусклым взглядом посмотрел на неё.
— Ну, мой оленёнок? Захворал? Молодой бык обидел тебя? Вот мама-олениха твоя пришла, полечит тебя, споёт колыбельную, оленёнку моему… — Она подняла руку и покачивая ей тихо-тихо запела: «Нюва, маня нюва, Сядотакоева. Ева, ева, ева, Нюва сава нюва…» («Наш сынок, сыночек на личико пригожий. Баю, баю, баю, наш сынок хороший»). Олень натужно вытянул шею и замычал. «Ебцотакоева, Пэдавакоева. Ева, ева, ева, Меретакоева», — продолжала выводить Неко («Наш малыш проворный, Быстрый, резвый, шустрый. Баю, баю, баю, он у нас проворный».) Олень весь напрягся, опершись на задние ноги, поднял зад (на снегу была видна кровь, но совсем немного). А Неко пела дальше и танцевала, а кто-то из молодых тихо шепнул: «Поднимет ведь шаманка! Её-её поднимет!».
И подняла! Еванде уже стоял, задрав голову, и хрипло подпевал своей приёмной маме-оленихе. Наконец, Неко замолчала, сунула в мохнатую морду Еванде сухарь, хлопнула его по холке и, повернувшись к молодым, строго сказала: «За стадом лучше смотреть надо! Неучи…», — и, развернувшись, пошмыгала к своему чуму…

Песнь седьмая. Внук Росомахи

Илько быстр шёл на лыжах по снежной тропе в сторону болота. Впереди, задрав хвосты, рысили два песьих брата: Сэвтя и Ясавей.
Не любит болото лесной ненец — неща. Не любит. То ли дело лес? В лесу неща всё понятно. В лесу ему привычно. Все тропы знает, и собаки знают. В снегу не проваливается. И белок в лесу много, соболей с Пэмыла — Русского Урала заносит, и горностая. На еду можно тетерева подстрелить, ну, на худой конец, куропатку.
А болото? То наст, то вода. Зверя нет, птицы нет. Одни олени и тундровые ненцы. И ещё росомахи! Главный враг ненца в тундре не волк. Нет! Не медведь. Росомаха! Дурной, грязный зверь.
По спутниковому телефону ему позвонил зять, муж любимой сестры Хадне, Мяце. Хадне сосватали и выдали замуж за тундровых ненцев, Илько это не понравилось, но, по мнению родителей, брак был выгодный. Тундровые — богатые. Лесной ненец живет случаем, удачей. Есть рыба — есть деньги, есть зверь — есть деньги. Нет рыбы и зверя — нет денег. А без денег… Вот и отдали Хадне в тундру.
Мяце по телефону жаловался на росомаху. Зверь обнаглел и брал не только больного оленя, как ему положено, но и молодых телят. Брал нагло. Убивал, терзал и бросал, словно обезумев. А за зверем шла стая песцов, пировала на брошенной добыче и рвала вокруг всю живность, даже собаки боялись отходить от стойбища.
«Ты же внук Росомахи! — закончил разговор Мяце. — Угомони зверя!»
Дурацкая какая-то история. Их, лесных ненцев Пяку, считали потомками матери-Росомахи. Легенда же. Все учились в интернатах, все изучали биологию и все знали, что люди — потомки людей. Ну какие росомахи?
Хотя про себя Илько знал, что он и правда хорошо чувствовал зверя. Не в смысле запаха. Запах росомахи почувствует любой, самый вонючий зверь — росомаха. Он знал, где зверь пойдёт, где затаится, где будет спать и отлёживаться. И Илько принял вызов.
Быстро по раннему насту на болоте вжикали лыжи, верно бежали впереди собаки, рыжий Сэвтя время от времени рыл носом снег, пытаясь учуять зверя. Сэвтя — нюхач, Сывтя какой-то своей собачей душой знал, на кого они шли. Ясовей нет, а этот — да.
Илько встал. Вытер пот со лба, откинул капюшон, перехватил удобнее карабин и быстро двинулся дальше… По его расчётам, до стада сестры оставалось ещё километров двадцать — двадцать пять… Сестра попросила, значит, он решит. Найдёт обезумевшего зверя и угомонит, или он не внук Рассомахи…

Песня восьмая. Песня шамана

…Там-там-та-та-та-там… Там-там-та-та-та-там… — пел шаманский бубен — табиде пензер[231]. Луна заливала снежный простор синевато-белым слепым сиянием. Сухое дерево на поляне подрагивало в такт бубну. Тундра, откликаясь эхом, внимала песни шамана. Найта Худи камлал…
Небо открылось, по нему побежали духи оленей, выглянул и снова спрятался Илибембертя, понял, не его сегодня зовёт Найта Худи. Шаман звал своих собратьев. Как волку, шаману иногда нужно попеть в стае, просто так, чтобы пупом своим ощутить Вселенную, дух её и её дыхание.
Первым на песню откликнулся шаман Урэр с Луны, он всегда первым слышит своих собратьев, застучал в небесный бубен, запел, завывая… Там-там-та-та-та-там…
В 36-м Найта Худи привезли в Нарьян-Мар. Красноармейцы не верили, что он может камлать. Народ Севера клялся, что Найта-Худи может белый снег сделать красным. Но красноармейцы лишь посмеялись. Вот сейчас они его к стенке сельсовета поставят и будут расстреливать… Медленно. По одной пуле.
Семь пуль выпустили красноармейцы в шамана. Все семь в него попали. Но он устоял. И жив остался.
Тогда красноармейцы забрали его на Большую землю в тюрьму, чтобы не смущал народ. Но потом все равно выпустили вместе с Лолой Алёшкой.
В небо с севера ударило светом. Небо полыхнуло и забилось в такт бубну. Это Нэбт ямб Ваню, шаман Ванюшка запел.
Далеко Ванюшка, ох, далеко, аж на Явмале, месяц пути на оленях, но песне шамана дали нипочём. Вон как наколачивает Ванюншка. Вон как! Там-там-та-та-та-там.
Ванюшку красноармейцы сжигали. Да-а-а… Привязали к столбу, принесли дрова, керосином облили и подожгли. Быстро занялось пламя. Быстро занялось и быстро погасло, дров в тундре мало. А Ванюшка от дыма чихает, и только. Его тоже в тюрьму отвезли. Вместе всех потом в тундру и выпустили.
Космическим ритмом бился в руках Найта Худи бубен, то уже не шаман стучал в него, то сам бубен пел, подхватив песню Неба.
Мяд-пухца — Золотая Баба — Сорни Най — Зарни Ань — покровительница северных народов вышла на востоке с сыном за руку и внуком на руках и поплыла в танце лебедя по Млечному Пути, поплыла-поплыла, вращаясь и подпевая шаманам. Праздник! Праздник спустился с Неба! Спустился ударился в бубны и снова поднялся.
Это завтра нужно будет камлать, отгоняя болезни, охраняя стада, загоняя зверя в ловушки, завтра, но не сегодня… Сегодня праздник! Сегодня шаманы поют с Небом! Поют с богиней-покровительницей. С Мяд-пухца. Там-там-та-та-та-там…
Небо-Небо высокое, Солнце-Солнце Белое,
Серебряная Луна. Мать Земли-Воды!
Тянем руки к тебе, Всевышняя!
Тянем и встречаем нарождающийся день.
Заклинаем Тебя – Смотри на нас, слушай нас!
Зри – лица наши всегда озаряет радость и красота Твоя…
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Часть первая
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Каких-то пару недель минуло с того дня, когда старый закадычный друган и собутыльник Васька Ширяев, он же неумолимый для недобитого вражьего отребья начальник уездного Таловского ОГПУ, сделал своей правой рукой Никифора Грушакова, больше известного среди местных бергалов, как Кишка-Курощуп, из-за неодолимой с детства привычки поймать зазевавшуюся курицу и ощупать гузку — авось да выкинет тёплое парное яичко. Именно его, Кишку, как принародно с ревкомовского крыльца зычно объявил Василий Митрофанович Ширяев: «Я назначаю уполномоченным по изъятию у мракобесов церковных ценностей. Посколь-де, милаи, ваше времечко всё выпукнулось. Будем теперя Рассею проветрять от попов и присных».
Весело и задорно хохотали они тогда, поскрипывая новенькими, не притёршимися ремнями портупей на духмяных овчинных полушубках. Звонче же всех заливалась румяная тридцатилетняя бабёнка в утеплённой кожанке Аграфена Павловна Шерстобитова — с присохшим намертво прозвищем Фенька-Стрелок. Эту кличку она носила едва ли не сызмальства, еще с царского режима. А прикипела она к ней страшной кровью.
Дом их, ладно срубленный века полтора назад, стоял на высоком бережку говорливой Луговатки у поскотины, ближе к тёмно-зеленому пихтачу. Было Феньке пятнадцать годков от роду, но упругие грудки уже зазывно напрягали тесёмки сарафана, да и сама деваха слыла озорницей. Старшие братья не раз и не два ломали бока и выворачивали лапы на топтогоне шибко вольным плясунам, что якобы ненароком пробовали проверить на ощупь упругость выпирающих аппетитных холмиков их шаловливой сестрёнки. Сластолюбивых парней отваживали, Феньку в шею гнали домой, да вот уж год как братья сгинули в пекле мировой войны где-то под Перемышлем, то ли в плену у немцев, то ли убиты и засыпаны землёй на дне воронки на поле боя.

Серенький, в полоску, тощий котёнок в закутке рядом с печью играл с клубком, еще утром оброненным торопящейся на базар тёткой Степанидой. До скрипящей широкой деревянной кровати ему и дела не было. Пружины скрипели размеренно и поэтому не пугали, а что до протяжных девичьих стонов, доносящихся сверху, из перин, так Тишка к ним уже привык: не впервой ведь, лишь бы потом, когда стоны стихнут, не зазеваться и не попасть под босые волосатые ноги с грязными ногтями, которые всегда неожиданно и страшно обрушивались с постели на пол. В открытое настежь окошко текли пряные запахи сена с августовских, выкошенных лугов, в избе было прохладно, дверь второпях так и не прикрыли, и легкий сквознячок гулял по дому. На стене над кроватью была распята медвежья шкура, пастью к раскрытому окну. На бурой шкуре поблескивала воронёным стволом, с переливающейся полировкой на цевье и прикладе, новенькая берданка. С проданных на базаре в Талове медвежатины, жира и желчи, денег хватило Павлу Никитичу Шерстобитову, отцу Феньки, аккурат на это вот ружьецо. Последний Фенькин стон был продолжительным, глубоким и сытным. Косматая потная голова очередного ухажёра Мишки Дергача в сладком изнеможении уткнулась в подушку рядом. Опамятавшая Фенька томно обвела взглядом избу. И тут-то её и ошпарило. В дверях стоял отец, грузно прислонясь к косяку, и вцепившись от растерянности в густую, с проседью, бороду узловатой пятерней правой, тяжёлой руки.
— Тятька, ты откуль так рано? А на заимке кто ж скотину стережёт? — первое, что вырвалось у неприкрытой даже простынкой Феньки.
— Васятка работник, аль забыла? Полёживай покуль, а я мигом за вожжами. — Павел Никитич круто развернулся и исчез в сумерках сеней. Тем временем Мишки уже и след простыл, он без порток, с одёжкой под мышкой, щучкой нырнул в растворённое окно, смачно приземлился, оцарапав о колючие стебли малины мелко подрагивающее пузцо, и босиком во все лопатки припустил прочь от Шерстобитовых.
— Ах ты, сучка, породу позоришь! Чё, мне теперя до гроба дёготь с ворот соскабливать? Не сватана, не венчана, блудом родительску постелю мараешь! — донёсся густой бас из сеней, и в дверном проёме выросла кряжистая фигура отца. Здесь и грянул оглушительный выстрел. Ярость на бородатом курносом, в оспинках, лице Павла Никитича мгновенно сменилась растерянностью и жалобным недоумением. Он медленно сполз на порог и опрокинулся навзничь, но и мёртвый не выпустил из мозолистых, в крупных жилах, рук принесённые из конюшни вожжи. Фенька откинула берданку в угол кровати, спрыгнула на пол и лихорадочно стала натягивать на голое тело тесный сарафан и мужские портки. Несколько успокоившись, она сняла с крючка за печкой добротную кожаную котомку и принялась складывать в неё запасные холщовые портки, шерстяную кофту, исподнее, в тряпицу завернула каравай хлеба, с десяток яиц, прихватила полную солонку, кресало и огниво. За божницей нашарила припрятанные матерью на чёрный день, свёрнутые в свиток ассигнации рублями и трёшками. Не забыла и о патронташе с берданкой. Всё в бегах сгодится.
Выходя из избы, она боязливо переступила через остывающее тело отца, что перегородило проход на крыльцо, быстро сбежала по ступеням во двор. У коновязи, не рассёдланный, переминался с ноги на ногу отцов Буланка. Приторочив поклажу к седлу, Фенька уже вставила сапожок в стремя, как её радостно озарила возбуждающая мысль: а не поджечь ли напоследок дом, тогда и концы в пепелище! Можно бы, да времени маловато. И Фенька ударила твёрдыми каблучками в конский пах, пришпоривая Буланку и уносясь через луг к недальнему броду, чтобы оттуда уж перебраться, минуя заимки и кержацкие поселья, на вольные степные просторы.
Взяли Феньку на Покров, в одном из меблированных номеров на Семипалатинской переправе через Иртыш, где она с одним смазливым приказчиком догуливала остатние деньжата с продажи Буланки. На дебош, устроенный пьяной Фенькой, явились пристав с полицейскими и препроводили гуляк в околоток. Приказчика, списав все его данные, скоро вытолкали за двери участка, а на выяснение: кто же такая и откуда родом эта разбитная юная бестия, ушло дня два. Приговорили Феньку к каторге, а так как ей было уже больше шестнадцати, то и не поскупились, дали 10 лет. Однако в феврале Россию так революционно тряхнуло, что все государственные скрепы порассыпались и укатились в такие кромешные зауголья, что и не поправить и не отыскать. Феньку и до каторжных рудников не довезли, когда их на одном из сибирских разъездов освободила шальная толпа в красных бантах и повязках. Как пострадавшая от сатрапов царского режима, Фенька быстро пошла в революционную гору. В восемнадцатом она прибилась к чекистам, больно горячи были объятья у таких же молоденьких курчавых да чернявых, носатеньких пареньков из южных российских и хохляцких областей, а уж об их беспощадности к врагам революции, обладай она даром писательства, Фенька бы слагала пламенные поэмы и легенды. Да вот беда, грамотёшка у девки хромала на обе ноги, с трудом подпись свою могла поставить под расстрельными приговорами. Ей проще было отправить лишний десяток пленных беляков и прочей контры собственноручно на тот свет, чем вывести свой каракуль на казенной бумаге. Говорил же покойный тятька: учи грамоту, ходи в церковно-приходскую школу, ан нет, всё ладила наперекор, а теперь вот — кусай локотки. И комиссаром не назначат, хоть ты еще не одну сотню контры пореши! Поэтому-то опосля Гражданской войны, когда кровавые потехи чуть схлынули, оставшись не у дел, Фенька решила прибиться опять же к родимым берегам. По слухам, маменька померла, от братовьёв как не было вестей, так и нет, дом свободен, власть наша. Вперед, Аграфена! Установим свою силу на таёжных угорах!

В Успенский, рубленный из звонкой сосны, пятикупольный храм Кишка-Курощуп с ватагой таких же отпетых пролетариев и сельских бездельников нагрянул, во избежание стычек с верующими, в будний день, ближе к вечеру. Застигнутый врасплох, церковный сторож, подслеповатый инвалид еще с японской войны, дед Кирьян, под дулом Кишкиного маузера, постукивая по листвяжному настилу паперти деревянным протезом, молча отпёр входные двери, куда сразу же, подталкивая друг друга, кинулась подпитая ватага. Оставленный без пригляда дед Кирьян бочком захромал к внешней лестнице на колокольню, и тотчас же над городком загремел набат.
Но гремел он недолго: выбежавший из храма Кишка метким выстрелом оборвал и гром набата, и жизнь сторожа-инвалида. Однако в церковную ограду уже спешили потревоженные прихожане. Толпа гудела, и несдобровать бы Кишке, кабы на подмогу ему не выскочили на паперть подельники, выдёргивая на ходу из кобур револьверы и подхватывая оставленные в пирамидке у входа винтовки. Сделав первый залп поверх голов негодующих прихожан, они в одну глотку зычно и пьяно прорявкали, что, мол, положат всех здесь же, на площади, чтобы их разом и отпели, и зарыли, коль в одну минуту бунтовщики не очистят от себя ограду.
Толпа отхлынула, но расходиться и не думала, кто-то молча клал земные поклоны, некоторые, обступив батюшку и дьякона, в слезах, шептали молитвы, несколько пожилых мужиков и отчаянных баб, возвысив голоса, чтобы их слышали на паперти, пытались вразумить увещеваниями огэпэушников. Те в ответ лишь криво ухмылялись да грязно ругались. Но церковные ценности, без учета тех, золотых и серебряных мелочей, что можно незаметно рассовать по карманам, в этот вечер из храма расхристанной ватагой не были вынесены. Утихшая толпа за оградой молча и неодобрительно расступилась, когда они, наконец, после часового хмурого противостояния, ощетинившись оружием, решились покинуть храм.
Той же мартовской ночью были арестованы двадцать семь зачинщиков из прихожан. Группы по пять бойцов — как раз оперативно подоспели из волости два взвода внутренних войск — во главе с местными уполномоченными, тихо подъезжали на подводах к воротам и тёпленькими, из постели от жён, в одних кальсонах брали мужиков. Для порядку загребли и с пяток самых крикливых и ядрёных бабенок. В подвале, дескать, определим их вину и решим, как наказать.
Посадили в кутузку как организаторов бунта настоятеля храма, дьякона и престарелого пономаря. Местная комсомольская молодежь по горячим следам сварганила постановку в избе-читальне о том, как тёмные элементы и мракобесы из поповского окружения вставляют корявые палки в колеса набирающего ход социализма.
А что до того, что девять из осужденных особой тройкой, в числе которых батюшка, как главарь антисоветского восстания, были расстреляны, одиннадцать бесследно сгинули в лагерях и только семь человек, из них четыре женщины, уже перед самой войной вернулись в Талов, так об этом в открытую и не поминалось. Деда Кирьяна на третий день похоронили в церковной ограде сердобольные прихожане. Проводить в последний путь старика пришло всего несколько человек: власти, дав разрешение на выдачу из ледника тела одного из зачинщиков бунта, строго предупредили — в случае чего церемониться не будут, да и войска под рукой.
Спустя неделю, отодрав приколоченные, крест-накрест, к дверям доски, Кишка с дружками выволокли из храма и погрузили на четверо саней всю церковную утварь, раскуроченный золочёный иконостас, с колокольни сбросили чугунные и медные колокола. Те, что не раскололись при падении, тоже пристроили на подводы — в социалистическом хозяйстве куда-нибудь да сгодятся. Те же, что раскололись, милостиво разрешили разобрать по домам находящимся здесь же, на церковной площади, и горько плачущим прихожанам.
А еще через неделю комсомольская молодежь, поощряемая старшими товарищами — партийцами, организовала субботник по разбору добротного бревенчатого сруба православного храма — срочно потребовался лес на строительство овощехранилищ на окраине городка.

Стремительный поток прозрачной и студёной реки, выбежав по каменистому углублённому руслу на продолговатый зеленый подол между лесистых, в скалистых утесах, гор, здесь несколько успокаивался, волна выравнивалась, растекалась, таяла на блестящей в лучах восходящего солнца водной поверхности. Река будто бы демонстрировала свое смирение, медленно текла и даже как-то виновато прибивалась к отвесной, в лишайниках, скале, которой обрывалась пологая сопка, заросшая акацией, черемухой и калиной. Глубокий омут у скалы был излюбленным местом ночевки метровых тайменей, где эти рыбины отлёживались после своих походов вверх и вниз по шиверам и стремнинам в поисках пропитания. Это было также и излюбленное место заядлых рыбаков из кержацкой деревеньки, что в две улицы расположилась здесь же, в этой долине, сразу за изрезанной весенними паводками прибрежной поймой.
Ивашка Егоров нынче в куражах, не зря, знать, помёрз ночью на холодной протоке. Таймень, что сейчас жабрами скоблил мокрую рубаху на плече, хвост свой русалочий волочил по росистой траве. Накануне Ивашка, притаившись за шершавым валуном, одним ударом увесистой колотушки по плоскому, в щетинке мха, лбу оглоушил тайменя в тот миг, когда рыбина в утренних сумерках выплыла из глубины на перекат, направляясь по мелкой игристой волне вверх по реке. По прозрачным струям пошли кровавые разводья, едва парень ловко воткнул лезвие тесака наискосок от жабр к рыбьей голове. Таймень дернулся на речной мели и затих. Теперь его можно было без опаски выволакивать на сушу.
— Не меньше пуда, — радовался Ивашка, подходя к поскотине пробуждающейся Гусляковки.
Только что вышедшая на высокое крыльцо с резными перильцами, обычно сдержанная и немногословная, мать, увидев Ивашку с богатым уловом, радостно всплеснула руками.
— Поглянь-ко, Сёмушка, какой подарок наш сынок с реки взял! — обратилась тётка Аксинья прямо со ступеней к распахнутым широким дверям в хлев, откуда тотчас же выглянул русоволосый, с проседью в бороде, рослый и костистый отец. Он прислонил к косяку вилы и весёлым шагом направился к сыну. Подойдя, двумя руками легко подхватил тайменя за жабры и, одобрительно покряхтывая, живо снял рыбину с плеча у парня. Вдвоём они перенесли добычу на удобный разделочный стол под сплетённым из камыша навесом в глуби двора.
— Давай, мать, соль, чеснок и перчик, — скомандовал Семён Перфильич, — а я покуль приготовлю лагун да устелю ему дно лопушками хрена. Ивашка, потроши варнака: солить надобно, покуль мясцо рыбье не остыло, повкусней будет.
Егоровы закончили с посолом и укладкой жирных пластов в лагун, накрыли неплотным кружком из цельного кедрового спила, осталось придавить его речным плоским, синим камнем, что не первый год служил хозяевам добрым гнётом, как от недальнего черемушника, с дороги, послышалось ржанье коня.
— Кто бы это мог быть в такую рань? — молвил Семён Перфильич, обтёр ладони о холстинку и вышел из-под навеса к калитке встретить гостя.
Спустя минуту он уже крепко жал руку коренастому бородачу в армяке, спешившемуся с игреневого мерина и приветливо оглядывающему Семёна Перфильича.
— Поклон вам от Настасьи и всех наших Тегерецких, — говорил Меркул Калистратыч Литвинов, так звали гостя, привязывая и рассёдлывая коня. — А я пошто к тебе, Сёма, верхами, да по зорьке? Зовём тебя с Ивашкой шишку бить. Нонче на её урожай знатный. Артельно, дак оно сподручней будет. Ты как?
— Знамо как, пиши нас без оговорок в свою артель. Верно, сынок? — обратился Семён Перфильич к подошедшему к мужикам с поклоном Ивашке.
— Я, как ты, тятя.
— Идём, Меркуша, в избу. Там всё и обмозгуем. Аксинья, встречай гостя.

Вторую неделю шишковали кержаки в могучем кедровнике, что не одну тысячу лет разрастался в покатой котловине, окруженной скалистыми, в снежных шапках, вершинами алтайских белков. А шишка и вправду в этом году была как на подбор, светло-коричневая, подсохшая, уже без смолы, ошелушивалась от первого прикосновения рубчатого валька. Пока было светло, околачивали кедры — где били огромным деревянным молотом-колотушкой по стволам, где молодёжь карабкалась вверх, до толстых ветвей, и, раскачивая их, обмолачивала игольчатые тёмно-зелёные лапы от спелых плодов. Шишки дождём сыпались на шершавые блюдца мареновых, обомшелых валунов, выступающих из косогоров, и укатывались по ворсистым коврам, сотканным из пружинистых палых иголок, в волнистые травы вокруг дерева. Потом в кулях стаскивали хрустящие от спелости шишки в лагерь у ключа, игристо бьющего из-под слоистой, в золотистых лишайниках и влажных изумрудных мхах, скалы метрах в семи от рубленой, с крутой двускатной крышей, охотничьей избушки.
Убранство внутри зимовушки было неприхотливым: дневной свет из двух крохотных оконцев освещал в углу тесаный стол, земляной пол, вместо лавок кедровые чурбаны, вокруг печи с дымоходом в одно коленце, искусно сложенной из камней и обмазанной соломой с конским навозом, были настелены широкие нары. Шишки по обыкновению шелушили на утоптанном дворике у ночного костра, там же стелили холщовую палатку, над которой провеивали орехи. Поодаль, под шатром вековухи — лиственницы, чтобы ненароком не вымочило дождём, возвышалась внушительная гора опростанных из кулей шишек.
Накануне мужики работу оставили далеко за полночь и, истово перекрестившись на звёздное, сдавленное тёмными вершинами, бархатистое небо, ушли спать в избушку. Задув керосиновую лампу, Меркул Калистратыч, кряхтя, взобрался на свое место на нарах и, блаженно вытянувшись, пробормотал, вот, мол, нам бы еще дал Господь пару-тройку вёдренных дней, управились бы как раз к возвращению Петра Григорьича с конями. А там бы развезли весь урожай через перевал и к тебе, Семён Перфильич, в Гусляковку, да и к нам, в Тегерецкое.
По восходу солнца наладился Ивашка справить нужду, выбрался из-под нагретой полости, сунул ноги в бутылы и, придерживая дверь, дабы не скрипнула на петлях, тихонько отворил её. Выскочив на двор, Ивашка открыл рот в изумлении: белизна выпавшего ночью снега слепила глаза, ядрёный морозец щекотал кожу под исподним бельём. «Вот это-о да!» — беззвучно вырвалось у парня. И в ту же минуту Ивашка вновь оторопел: рядом с буртом кедровых шишек посиживал себе матёрый медведище и весело уплетал эти самые шишки, да так, что покачивался мощный бурый, с частой проседью, загривок. Косолапый правой передней лапищей ловко подхватывал очередную шишку, уминал её оземь и, пристраивая сбоку в пасть, протаскивал меж клыков, втягивая воздухом в себя кедровые ядрышки и скорлупки, и левой лапой отбрасывал обглоданный корешок шишки в сторону. Было похоже на то, будто бы медведь играл на губной гармошке. Но делал это почему-то беззвучно — тишина стояла мёртвая, и поэтому, когда Ивашка неосторожно скрипнул бутылами, медведь мгновенно крутнулся на звук и вперил в паренька свои маленькие, настороженные глазки. И не успел Ивашка сморгнуть едкую потную влагу, скатившуюся со лба в угол глаз, косолапый исчез, будто и не было его, так, что-то спросонья приблазнилось. Оно было бы так, кабы не разбросанные по снегу корешки и шелуха шишек, да не вмятина в том месте, где сидел медведь, и траншея-тропа к недалёкому заснеженному пихтачу. «Гляди-ка, с виду неуклюж да косолап, а сноровист, ровно соболёк какой махонький», — подумал с уважением Ивашка, берясь за соструганную из березового корневища дверную скобу.
Мужики известие о медведе приняли спокойно, их больше всполошил нежданный снег, хотя, рассудили они — уже сентябрь и на эдаких высотах ему пора бы и лечь, беда, ежели западёрит всерьёз. Здесь-то еще долина, укрытие, а на перевалах что деется, не приведи, Господь, очутиться там в этакую пору. Но опасения, как и клочья тумана по логам и под ощетинившимися притупленными лезвиями скал вершинами, рассеяло выглянувшее из-за горных пиков солнышко. Лучи его были не по-осеннему жаркими, и к полудню они выпарили весь выпавший снег и даже просушили тропы в кедровники. Так что до темноты кержаки успели сделать две ходки к прямоствольным исполинам, и убыток, нанесённый косолапым, был восполнен с лихвой.
А еще через два дня Пётр Григорьич Загайнов, крепкий восьмидесятилетний тесть Меркула Калистратыча, как и было условлено, привёл караван из семи лошадей в лагерь шишкобоев. Кони были низкорослые, с мохнатыми ногами и косматыми гривами, монгольской породы. Но именно им, этим неказистым, но чрезвычайно выносливым лошадкам, нет равных в горах, среди непредсказуемых россыпей, на головокружительных подъёмах и спусках над пропастями и отвесными расщелинами.

Отужинав, кержаки запалили добрый костерок во дворе, сами же расселись на ошкурённых лесинах, полукругом. В котелке булькал, розовея, отвар из белочного корня, смородинового листа и подсохших ягодок черники. Белочный, он же красный, корень, в читанных некоторыми из сидящих здесь мужиков умных книгах величаемый «копеечником уползающим», был из всего нынешнего состава самый целебный и ценимый; рос корень в едва прикрытых землицей россыпях, добывался исстари кержаками особым смекалистым способом: окапывался вкруговую толстый, сплетённый из тугих розоватых волокон главный стержень корня, от которого, оплетая камни, уходили в земную полость, подобно щупальцам, иногда и до семи-восьми саженей, живучие корешки. Подводили распряжённого коня. На торчащий из россыпи, напоминающий из-за подрезанных стеблей щетинистую розетку, корень набрасывали петлю пеньковой верви, другой конец которой крепко привязывали к основанию конского хвоста и, взяв под уздцы лошадь, начинали потихоньку отводить её в сторону. Натягивалась верёвка, напрягался ход лошади, и стелющиеся по россыпям щупальца корня, взрывая тонкий слой земли, прелых листьев и хвоинок, показывались наружу. Корень собирали, здесь же, на месте, рубили на куски и расщепляли на волокна. Привезя домой, сушили под навесами и потом, по надобности бросив горстку сухих волокон в чугунок с ключевой водой, томили отвар в русской печи, чтобы долгими зимними вечерами наслаждаться этим благодатным отваром, подсластив его парным коровьим молоком.
Степенно прихлёбывая этот целебный напиток, мужики напряженно вслушивались в неспешную, глуховатую речь Петра Григорьича, который обсказывал шишкобоям свежие тревожные новости.
— …Нагрянули в женский скит чекисты сворой своей, за старшого у них, бают, бабёнка непотребная, Фенькой-Стрелком прозывается, а правая рука — Кишка-Курощуп, эксприировать, — как сами они спьяну горланили, — церковную утварь «мракобесов». Осподи, прости душу мою грешную, — дед Загайнов двуперстно осенил себя крестным знамением. — Подскакали верхами к воротам, а те распахнуты настежь, и в скиту ни души. Они в храмовую молельню — пограбить иконостас, и там — пусто, одни сосновые каркасы, а все иконы, оклады, образа, расписанные серебром да златом, вынуты и увезены неведомо кем и незнамо куда. Рылись в кельях, искали убранные жемчугом да алмазами наши старинные книги, особливо усердствовала беспутная Фенька, да всё впустую. А на подворье колокола сняты, ни единой живой души, собаки, и те разбежались. Пометались суразята по окрестностям монастыря, порыскали — да напоследок сожгли все постройки. Какой пожарище полыхнул, даже кресты листвяжные обгорели на церковном погосте. Оно бы и тайга взялась, да дождь со снегом сбили пал. Нонче ватага сия шарит по нашим посельям, выпытывает, куда бы могли уйти настоятельница и монашки, да с ними, бают, должон быть монастырский сторож Северьян Акинфич Шемонаев. Обыски творят и у наших, мол, де, столь добра так просто не увезти, чё-то, дескать, припрятали, вражьи дети, и у вас, в избах. Перероют всё, переломают, матюгнутся и — в другой дом. Однако люди молчат, да и ушли наши заступницы пред Богом в ночь, тайно, никого не оповестив, дабы не искушать. Где они теперь и когда дадут весть о себе, то неведомо никому. Нам же остаётся горячо молиться о благополучии матушки Варвары и её монахинь, — со вздохом закончил Петр Григорьич Загайнов.
Мужики помолчали. Ивашка снял с таганка повторно наполненный и скоро вскипевший котелок с булькающим душистым отваром и обнёс всех, наливая каждому, кто подставил свою медную кружку, ароматный и бодрящий напиток.
— Дед Петро, здесь у нас как-то днями случился спор, сколь мы в этих благословенных местах обитаем и откуль пришли наши старые люди. — Степан Раскатов, крепкий молодой мужик с ухватистыми руками, поворошил обожжённым с одного края суком подёрнутый пеплом костёр и поднял свои, с едва приметной косинкой, карие глаза на деда. — Кто бает, мол, с Польши, а кто твердит — с севера, с Поморья.
— Правы и те, и другие. Сроку, как мы здесь закрепились и осели, без малого три сотни лет.
Первыми, невдолге опосля годуновской Смуты по Оби пришли наши пращуры с Поморья. Одному старцу было виденье, будто бы в тех горах, откуль берёт начало сия сибирская река, и есть заповеданное Беловодье. В путь снарядились пять деревень. Студёным морем по лету на стругах да дощаниках проплыли до устья Оби, а уж оттуль, с двумя зимовками, поднялись к истокам Катуни. Стычек по дороге с татарами аль там с джунгарами не имели, посколь шли мирно, многочисленно, по местам малолюдным, на зиму рубили добрые остроги, кормились рыбой с реки да добычей с тайги. А через полтораста годков нашему племени прибыло из Польши изрядное число единоверцев. Немка-императрица, опосля раздела Польской страны, согнала укрывающихся от никониан наших братьев в одно место и оттуль под штыками солдат, ровно каторжан клеймёных, через всю матушку-Россию погнала на Алтай. Сюда добрались к зиме, надобно избы ставить, а чем? Ни топора, ни пилы, — народ, кто в чём был, кто чё успел из одёжки посбирать, в том и прибыли в Сибирь-то. Сколь помёрло, помёрзло — не считано. Однако люди не роптали, ибо сказано: претерпевший до конца — спасётся. Отыскали один топоришко, настрогали заступов и лопат, да и нарыли землянок. Подсобили и поморцы. По весне отсеялись по целику, а за лето поставили избы, обжились. — Дед Петро отхлебнул дымящегося отвара из долблённой из берёзовой капы чаши и продолжал: — Ты вот, Степан, почто кареглаз да с косинкой? Вроде обличьем и не до конца русский? Ты уж не серчай, Стёпа, чё я так к тебе, сие для примеру. А всё просто. В те, первые годы, знать, так было промыслено свыше, не хватало на всех мужиков невест, бабы рожали почти одних ребят. Понятно, мы, мужики — надёжа и опора, да без бабы-то и род человечий пресечётся, да и вокруг непорядок. Ибо сказано: плодитесь и размножайтесь. Делать-то было чё? Старики на совете и порешили: выкупать по сговору у некоторых дружелюбных к нам родов местных ойротов и телеутов девочек трёх-четырёх лет, крестить их в православную, древлего благочестия, веру, а там уж и ростить, обучать с нашими наравне. Вот и твоя, Стёпушка, кровь подновлена в том благолепном веку, когда мы ни в чьём, окромя Оспода нашего Исуса Христа, подданстве не числились. Опосля уж приключилось, как пригнали сюда наших братьев с Польши, царёвы чины, да в купе с войском, уговорили нас принять подданство России, отдаться под руку государыни. А польза в твоём обновлении, Стёпушка, великая. Кто на все горы наши самый знатный промысловик-соболятник, и даже не глядя на возраст? Ты, и сие подтвердит всякий из нас. А почто так? Да потому как у тебя повадки и наши, русские, и память не одного колена коренных алтайских насельников.
Утром, по зорьке, караван из навьюченных кулями с отборным кедровым орехом лошадей и пеших мужиков, истово помолившихся перед дорогой на походные образа, наладился по каменистой, в узлах корней, извилистой тропе вверх на перевал. Путь был хоженый, знакомый, особо опасный лишь в двух местах: у сыпучей кромки мраморного полуразрушенного кратера и у выдолбленной в базальте над отвесной бездонной пропастью крохотной змейки тропинки, где не разойтись и двум встречным путникам.
Стояла звонкая сухая осень, между скал и на выпуклых покатых высокогорных полянках рыжели ковры увядающей черники, там и сям желтели карликовые, коряжистые лиственницы, стлались вдоль ребристых кряжей неказистые, тёмные с корня, облетающие тундровые берёзки. Небесная синь густа, ни ветерка, ни облачка, лишь с восточного бока над рваным зигзагом снежных пиков снопы золотистых лучей восходящего солнца. Кержаки, и без того нелюдимые и немногословные, недаром говорится, что каждое слово у таких надобно выкупать, здесь и вовсе языки проглотили. Всё внимание на лошадей и крутую тропу, щедро усыпанную скальником в острых зазубринах. Тишина почти абсолютная, на такой высоте, да еще в сентябре, птицы редкие гости, только и слышно частое и прерывистое дыхание шишкобоев и всхрапыванье да пофыркиванье нагруженных коней.
К полудню, благополучно миновав опасные участки, выбрались на перевал, но кто сказал, что спуск в горах легче подъёма, особливо с изрядной поклажей? Здесь, прежде чем твёрдо, с опорой, ступишь на камень или плоскую шершавую скалистую плиту, не раз проверишь прочность их своей ногой — а не поедет ли этот самый камень или плита вниз по головокружительной тропе, увлекая и тебя в костоломный и гибельный спуск.
Уже внизу, в хвойном подлеске, на коротком привале дед Петро, который, как и остальные, всю дорогу вёл своего Карьку под уздцы, ни к кому конкретно не обращаясь, молвил:
— Вестимо, отныне так вот и жизнь наша будет уложена: шага не ступишь, покуль всё вкруг себя не опробуешь да на сто раз не проверишь.
Мужики понимающе переглянулись, но разговора никто не поддержал. Оно и так душа не на месте, да и понятно, что по прибытию домой неизвестно, что их ожидает, коль по их деревням и таёжным угодьям рыщут ироды — чекисты.

Северьян Акинфич вплёл и заправил последний гибкий прутик в косицу тальниковой дверной петли и опробовал набранную из берёзовых жердочек калитку, ладно ли она подходит к только что вкопанным столбам. Довольно хмыкнув, он легонько притворил калитку и по тропинке, усыпанной жёлтой игольчатой хвоей, направился в скит, укрытый под сенью могучего кедра. Тайный скит этот был срублен, по благословлению настоятельницы, им и монастырскими послушницами Марьей и Ориной три года назад в одно лето.
И нынче вот, по бегству от подручных антихриста, едва лишь разгрузили лошадей, Северьян Акинфыч с этими же женщинами, но теперь уже монахинями, приступил к огораживанию скита от хлева для скота и сеновала. Четырёх коров, нетель и бычков беглецы увели с собой. Добрые зароды с сухим зелёным сеном также без лишних глаз были поставлены загодя еще в июле. Тогда же скрытно завезли добрый запас пшеницы, овса, ячменя, проса как провиант и семена на будущий посев.
Прозорливая матушка Варвара уже давно, после двух-трёх наездов в женскую обитель новых властей, разгадав нутро шалых пролетариев, начала обдумывать пути спасения и сохранения монастыря. Пока будто бы всё удаётся. Сюда добирались неделю. Место, выбранное под обживание, глухое и труднодоступное. Редко кто даже из старообрядцев бывал здесь. Цепи остроконечных, почти отвесных, высоченных белков, с холодно поблескивающими ледниками на пиках, седёлках и во впадинах. Каменные реки — курумники и россыпи, которые, того и гляди, со страшным грохотом покатятся вниз по крутым склонам, стоит тебе лишь чуть возвысить свой голос. Своенравная, белопенная река Быструха в ущелье, с бешеным течением, разбивающая в щепки на порогах стволы подмытых и подхваченных волной огромных сосен. Поток этот примечателен еще и тем, что он не огибает горную гряду — да и где её, тянущуюся на добрую сотню вёрст, обогнуть! — а просто пробивает гору в том месте, где она перегораживает бег стремительного потока.
Река, отшлифовав до блеска щёки отвесных отрогов, продольно выпирающих из белка, ныряет в узкое и тёмное, прогрызенное водой много веков назад, гранитное чрево. Чтобы через какие-то минуты, клокоча, вскинуться по другую сторону гряды и там успокоиться среди широкой и вольной, лесной и луговой обширной долины, будто крепостными стенами и валами, цепями гор, замкнутой по окружности, разделив её своим руслом на две почти равные части. Долину река покидает по дну горного, в острых слоистых скалах с обеих сторон разрыва. Буруны здесь несутся на такой стремительной скорости, что глянешь на этот первобытный, необузданный водный хаос, и невольно закружится голова; а где-то с потаённых глубин твоего существа нечаянно поднимется едва преодолимое желание — прыгнуть сию же секунду в эту манящую и бурлящую бездну.
Особенностью долины, её отличием и украшением являются возвышающиеся над кронами берёз, осин, чернотала, кедров и лиственниц пластинчатые останцы — пирамидки и теремки, будто сложенные причудливо из осколков малахитовых и кварцевых скал. Тропа в эту долину известна малому кругу людей. Тайный брод открыт не более полутора месяцев летом, когда паводок на горных реках опадает, и до ранней осени, до первых чисел октября, до Покровских слякотных падёр. Других мостов и переправ здесь нет. Можно бы зимой, в лютые 40-градусные морозы, через скованную ледяными торосами быстрину, да на лыжах, подбитых шерстью сохатого, однако и на этот случай природой припасён свой заслон. После брода, с трудом продираясь через лужок, заросший непролазными, ядовито-зелёными, с роскошными султанами, двухметровыми бодыльями чемерицы и высоченными зонтиками дягеля — медвежьей дудки, каменистая тропка чуть приметно змеится к скалистому обрывистому склону. По вилюшкам серпантина поднимается вверх, до середины белка, и петляет среди наваленных и угрожающе торчащих, циклопических скал, между зияющих по осыпчатым отвалам пропастей. Минуя их, тропа круто выкарабкивается к двум, со свисающими ледниками, вершинам. По узкой горловине под одним из ледников, подпираемым отслоённой от горного монолита скалой, пройти можно только летом. С конца октября, когда в белках снег ложился окончательно, и до середины июня, времени таяния отдельных участков горных вершин, горловина эта плотно закупоривалась и утрамбовывалась снегом, и долина была отрезана от остального мира.
Вот в этом-то, укрытом от завидущего и кровожадного ока новых властей, горно-долинном гнезде и поселились монахини, чтобы здесь в трудах богоугодных и духовных молиться за своих единоверцев, оставшихся там, за отвесными, обвальными грядами.

— Разрешите, товарищи, мне открыть наше собрание. На повестке дня один вопрос, но на текущий момент он самый архиважный — ликвидация кулака как класса и пособника недобитых буржуазных элементов. — Ширяев перевел дух и яростно продолжил: — Мы, товарищи, должны быть бдительны и беспощадны к врагам дела наших дорогих и горячо любимых вождей товарища Ленина и товарища Сталина! Партия требует от нас ускоренных темпов коллективизации и разоблачения всяческих затаившихся кулаков и ихних прихлебателев. Я кумекаю так: энти разнарядки, что спущены из волости, мы здеся, обмозговав, должны удвоить: коль по таёжным заимкам и посельям у кержаков запас изрядный скота и птицы, мы их всех скопом запишем в кулацкий элемент.
— Ну и башковитый, однако ж, ты, Петрович! Как всё грамотно удумал и обсказал. — Кишка-Курощуп восторженно повертел лохматой, никогда не мытой, головой по сторонам широкого стола, за которым заседала партийная ячейка Таловских активистов, и задористо хохотнул: — Теперя-то уж мы верняком выведем под корень всю энту богомольную свору.
— Ты, Никифор, пузо-то не рви. Дело архиважное, вот управимся когда, там и поржёшь, сколь хошь. А покуль нам надо список энтих самых элементов сообразить, и чтоб ни мышка не выскользнула, ни даже дохлый крот не уполз. Попов — никониан с присными туда же, и рудничных бергалов, кои нос от нас воротят, в тую же телегу запряжем. Ох, и славно же покатаемся, Никиша! — мстительно закончил начальник уездного ГПУ.

Уездный городишко Талов вот уже полтораста лет горбился на гребнях и осыпался в лога и плоскую, болотистую долину неказистыми бревенчатыми бараками и дощатыми лачугами по некрутым склонам горы Свинцовой. С той самой, сказочно удачной, весны, когда поисковая экспедиция барнаульских рудознатцев наткнулась в неприметном распадке на обвалившиеся древние, трёхтысячелетние, обросшие по краям ивняком, чудские копи. Извлечённая из нарытых тут же шурфов, руда была так несказанно богата, что о столь драгоценной находке немедля сообщили царскому двору, дескать, «зело отыскано в горах Алтая нами злата и серебра, а вкупе и иных полезных металлов».
Месторождение застолбили как земли Кабинетные, императорские. Началась разработка. И потекли — сюда, под охраной жандармов и казаков, этапы каторжан, а отсюда — по горно-таёжным тропам на плавильные заводы Змеиногорска конные караваны, навьюченные кожаными торбами с тяжёлой рудой. Добыча нарастала, каторжан не хватало, однако Кабинет отыскал выход в приписке к рудникам навечно крепостных крестьян из центральных губерний России. Он выкупал у помещиков целые деревни и на подводах, гружённых нехитрым скарбом, с бабами и детишками, протопав пол-Сибири, прибывали в этот диковинный край русские мужики, чтобы здесь, напоследок размашисто перекрестившись, ухнуть в тёмное и пыльное, изрытое бесчисленными ходами, будто гигантскими грязными кишками, чрево шахты. И становились пахари бергалами — «горными людьми».
Первые годы никаких сношений между обитающими близ белопенных порожистых рек, дальше в горах и тайге старообрядцами и бергалами не наблюдалось. Но кто ведал, кто держал догадку при себе, что беглых каторжан с рудников, особливо ежели те бывали единоверцами, прятали, не прятали, но уж хлеба-то, да и иного провианта на дорогу им давывали не раз и не два нелюдимые обличьем кержаки. А розыск беглых по скитам и заимкам, сколь бы ни был он ретив, результат имел один: казачьи разъезды и жандармские облавы, из погони возвращаясь ни с чем, вымещали свою злость и усталость на остальных, закованных в кандалы подневольных горняках, обзывая их между тычками и подзатыльниками вонючими бергальскими кротами и пособниками беглецов.

Русский человек на то он и русский, что, приноравливаясь к немыслимым условиям существования, он ухитряется еще и пользу для себя извлекать из этих отнюдь не благоприятных обстоятельств. Так стали поступать и многие бергалы, по увечью либо по старости освобождённые от горных работ. Распахивали пойменные луга под пашни и огороды, в горных падях и ущельях вблизи поселка огораживали пчельники с мёдоносными колодами, заводили скотину.
Позже, когда рудничный посёлок разросся до городка, самые ухватистые из бергалов занялись извозом и мелкой торговлишкой. Кое-кто на этом и капиталец сколотил. Не брезговали бергалы пошнырять без особой огласки сезон-другой в сопках, по таёжным загогулинам, где в скалистых теснинах, на песчаных отмелях, а то и в прозрачных протоках плоскими, долблёными лотками напромышлять воровской проски — золотого песка, чтобы потом через верных людей сбыть добычу. И вырастали у таких вот справных да оборотистых хозяев, на особицу от замызганных и забрызганных несмываемой грязью трущоб, добротные пятистенки и крестовики с крытыми сибирскими дворами и бревенчатыми сосновыми хлевами. С непременными садиками с беседкой, где сирень соседствовала с яблонькой — дичкой, а вдоль забора зеленели заросли малины, крыжовника и смородины.
В междоусобице Гражданской войны, что жестоким огнём своим опалила и этот, затерянный в алтайских горах городишко, пали многие из справных хозяев, некоторые бежали через тайгу в недалёкий Китай. Но кто-то остался и здесь, приладившись к неясным пока и непонятно к чему ведущим новым условиям и «текущим моментам», как полуграмотно и замысловато изъяснялись теперешние хозяева жизни.

По улице Нагорной, елозя колёсами по подсохшей глинисто-пластилиновой колее и натужно ревя мотором, карабкался вверх, к бревенчатой тюрьме грузовик АМО с обитыми наглухо, без окошек, бортами и задраенной крышей. Огороженное вкруговую высоким сосновым частоколом, с колючей проволокой поверху и вышками с часовыми по углам, уездное узилище было сколочено наспех с десяток лет тому назад из особняка бывшего управляющего рудником. Заложили смолистыми брёвнами все оконные и дверные проёмы, оставили одну, входную, вырезали под потолками тесных камер узкие амбразуры, через которые тёк тусклый, сумеречный свет. В подвале оборудовали дознавательно-пытошную, из неё теперь по ночам разносились по всему зданию, на все два его этажа, дикие крики и жуткие стоны, видно, так было задумано изначально, чтоб ломать волю заключённых здесь «врагов народа» и подбадривать дневальных и надзирателей в коридорах, поднимая их боевой революционный дух.
Вот к этой-то, занявшей добрую половину одного из отрогов горы Свинцовой, тюрьме и взбирался от городского управления ОГПУ автозак, до отказа набитый арестованными накануне по разнарядке на таловском базаре «врагами народа»: бергалами и старообрядцами.
Огэпэушники нагрянули неожиданно на трёх подводах и двух автомобилях с открытым верхом. Чуть позже припылил и угрюмый автозак. Перегородив транспортом оба выхода с рынка, чекисты деловито подходили к растерявшимся торговцам и покупателям, выдёргивали из толпы, создавалось впечатление, что отнюдь не намеченных заранее, а первых попавших под раздачу людей. Заломив новоиспечённым арестантам руки, их под конвоем препровождали в автозак, где несчастных дружно подхватывали охранники из кузова и в тычки уталкивали внутрь. И сейчас семеро арестованных стояли вплотную друг к другу и тяжело дышали спёртым, прогорклым воздухом. Ближе к дверце, отгороженные от узников толстой железной решёткой, на откидных сиденьях похохатывали да поплёвывали на пол весёлые мордатые конвоиры: чё, мол, контра, допрыгались, теперя мы из вас, как из перинов, душонки-то ваши и вытряхнем, ужо и пожалеете, зачем мамка вас на свет родила. Хи-ха-ха! Вдруг, в самый разгар веселья, машину так резко дёрнуло, что вертухаи попадали на заплёванный пол. Автомобиль, фыркнув, замер. Грязно матерясь, охранники распахнули дверцу настежь, узнать, что случилось. Щёлкнули выстрелы — и оба конвоира мешками плюхнулись наземь. А в дверном проёме показались вихрастые головы Ивашки Егорова и Стёпки Раскатова.
— Всё, мужики, отсиделись. Ивашка, пошукай на поясах у этих ключи от решетки. Во, добро? Но вы покуль, земляки, держитесь крепче друг за дружку. Уходим! Там ваш, бергальский, за баранкой. Подрядился за четвертной. Сказывал, мигом домчит до леса, а там уж кто куда.
На горе визгливо завыла сирена. Из отворенных ворот тюрьмы выбегали, паля из винтовок, охранники, с вышек тоже раздавались ружейные хлопки. Но автозак уже развернулся и катился вниз, лихо набирая скорость. У изножья горы дорога раздваивалась: налево — в нижний городок с администрацией, рудничной управой и рынком, направо — к Паньшинскому ущелью; по второй и помчал, подскакивая на колдобинах и ухабах, грузовик.
Минут через двадцать туда же устремились два уже знакомых читателю автомобиля с открытым верхом, набитые вооруженными людьми в гимнастёрках и кожанках. Однако в трёх километрах от этой развилки, на опушке пихтача, их ждал лишь пустой автозак с раскрытыми дверями. Именно в этом месте ущелье распадалось на пять лесистых логов, извилисто и круто уходящих, как бы обнимая его, к Синюшонковскому белку. По какому из логов ушли беглецы, определить было невозможно — таёжники умеют прятать свои следы.

Сеноставка — пищуха, прозванная так за свой пронзительный заячий писк, мелькнув тёмно-жёлтым ворсом по зелёному, чешуйчатому мшанику, юркнула в нору под слоистой плиткой и там, в потёмках, притаилась, настороженно высматривая бусинками серых глаз, что же здесь, на пологих россыпях, намереваются делать эти двуногие, бородатые и огромные существа.
— Октябрь будет в дожжах, а то и снежка подсыпит, вишь, каменный-то заяц разбросил сено на зиму сушить под скалами, а не, как всегда, — на солнышке. — Степан Раскатов указал мужикам на крохотные копёшки в нишах и под скалистыми навесами. И вновь возвращаясь к говоренному перед этим, закончил: — Коль порешили вы с нами в тайгу, то и держитесь наших правил: слушать, не пререкаясь, старшого, не отлынивать от работ, в дела нашей веры не суваться. Не вешайте носа — обвыкнете. А теперь — в путь. Нонче до ночи надобно хребет пройти, да своих по посельям собрать, покуль нехристи эти в кожанках не нагрянули.
— Верно, Стёпушка, баишь, идтить, поспевать надоть. — Меркул Калистратыч, как и сидящий рядышком на листвяжном корневище Семён Перфильич, были взяты чекистами, когда они едва поскидали под прилавки кули с кедровым орехом и принялись торговаться с обступившими их покупателями. — Убегать будем, больно люта нова власть, да и людишек ихних, двух конвоиров и шофёра, ребята постреляли. Теперь карателей нагонят по наши души.
— Дозволь, Меркул Калистратыч, я напоследок ишо спытаю мужиков, — Семен Перфильич встал и обернулся к сидящим на мшелых плитах бергалам: — Ежели кто сумлевается, пущай отходит в сторонку здесь же, как давеча убёг шофёр, опосля от себя не пустим, посколь все наши укромины вам будут ведомы. Бережёного Бог бережёт. Опять же, семьи у вас в Таловском оставлены. А вам без опаски покуль их не известить. Думайте, братцы, крепко мозгуйте. Силком никого не принуждаем.
— Да нас теперь там пытка иль пуля ждёт. Семьям как помочь, коль у власти штыки и пулемёты, а у нас голы руки? — вразнобой негромко прошелестели тоже вставшие с земли бергалы.
— А я, однако, вернусь в город, — сказал, как только стихли голоса, лобастый, с крупными заскорузлыми ладонями мужик. — В лесу я непривычен, от роду степняк. Баба с дочкой и двумя сынами за Иртышем в Семипалатном у родни, а я на рудники к вам подался денег заработать, дом надумали ставить. Ума не дам, как всё обернулось, видать, спутали меня с кем другим, я ить и месяца нет как в Таловском. Проберусь за документами, я у старушки одной комнатку снял, там они под матрасом схоронены, и сразу подамся с города куда глаза глядят. Я ить тоже деревенский. Рождественка наша под Павлодаром теперича обезлюдела. Ушли мы всем колхозом, в одну ночь. Дай Бог здоровья председателю нашему Кузьме Лукичу, он посмотрел-поглядел, как раскулачивают мужика в округе, зорят крестьянские гнёзда, а людей на север, в Нарым али еще куда, гонют помирать, так и удумал спасти своих сельчан, а деревня-то наша не мала — восемьдесят дворов! Выдал без огласки всем паспорта, коих у нас, колхозников, по сталинскому закону не имелось в наличии, и вот бы утром быть уполномоченным с чоновцами, а мы аккурат в канун ихнего прибытия разбежались в разные стороны. С документами-то нам хоть куда можно. Скрозь заградительные отряды, что на всех дорогах ловили беглецов из колхозов, врозь, кто по одиночке, кто с бабой да ребятишками, комар носа не подточит, как прошли. И сам председатель тоже. Вот мужик! Низкий поклон ему! Такая, братцы, моя история. Всё обсказал. Прощевайте, люди добрые, пошёл я.
— Дорогу-то обратно из лесу сыщешь, абы не заплутал?
— Примечал я то сушину, то скалу торчащую. Однако из лесу выходить, где заходили, мне не резон. Авось Чека засаду оставили на той опушке-то?! Я дойду до ключа и сверну на восток, откуль мы примчались, и по ельнику под горой выйду к повороту реки, а там уж — я приметил — хибарки окраины.
— Верно и ловко смекаешь, а сам баишь, чё, дескать, в тайге непривычен, — скупо похвалил беглого колхозника Степан. — Прощевай, земляк. Пора и нам, а то ишь, заболтались. Поди, и свидимся ишо.
Через минуту россыпи опустели. Из норы, настороженно пошевеливая редкими усиками, выбралась и уселась столбиком, поджав передние когтистые лапки к мохнатой груди, сеноставка и несколько раз подряд призывно пропищала. Но никто из сородичей не откликнулся, не поддержал, и зверёк, фыркнув напоследок, опять нырнул в свою пещерку.

Первый секретарь губернского комитета партии Исхак Филиппович Лысощёкин поправил пенсне на крючковатом носу, с большими волосистыми, нервно раздувающимися ноздрями, и вперил свои холодные совиные глазки в Василия Ширяева и Никифора Грушакова, что вытянулись перед ним в такую струнку: задень — зазвенят.
— Мо-алчать! В лагэхную пыль сотху! Бандитов упустили! Бойцов Кхасной ахмии потэхяли! Я должен знать всё о мэхах, пхинятых к поимке! — Первый секретарь перевёл дух и, не дав чекистам рта раскрыть, уже спокойно и обыденно закончил: — Семьи взять в заложники, в домах оставить засады, на заимки напхавить самых пховэхенных и пхеданных делу чекистов отхядом не меньше, чем в сохок штыков. Кхугом махш! Исполнять!
Кишка-Курощуп и Васька Ширяев как ошпаренные выскочили из кабинета главы горкома, где их так смачно, с оттяжкой распекал с полчаса назад примчавшийся по узкоколейной однопутке из губернии в литерном роскошном вагоне, с вооружённой до зубов охраной, получивший накануне телефонограмму о ЧП, Лысощёкин. Секретарь Таловского горкома Фома Иванович Милкин всё это время помалкивал, стоя у широкого окна и искоса поглядывая то на увядающие клумбы в палисаднике, то на незадачливых огэпэушников. Свой нагоняй он уже переварил и теперь, остывая, потихоньку приходил в себя.

— Исполня-ять! — гнусаво передразнил первого секретаря губернии Кишка, когда они скорым шагом вышли из здания горкома и здесь, на свежем осеннем воздухе, наконец-то отдышались. — А мы уже итак всё исполняем. Так ведь, Петрович?
— Молчи уж, Никифор, — устало бросил Ширяев. — Бери-ка бойцов да по списку выверни дома беглецов наизнанку. Жёнок и выблядков ихних в каталажку. Распорядись, чтоб ко мне живо доставили надзирателей Троеглазова и Смирнова, они, кажись, из кержачьего отродья.
— Дак ты чё, Петрович, на их-то — они ж наши в доску! В эксприациях завсегда первые, а уж люты, к таким в лапы не приведи попасть! Не они ль намедни так замордовали одного подкулачника, что он на первом же допросе сперва в штаны наложил, а опосля и дух испустил. Поторопились, однако, надо бы спытать наперво, где свою мучку да ржицу припрятал. А ты на их за отродье…
— Да знаю я всё энто, как и то, что им все тайные тропки и улазы их варначьего племени знакомы. Я их отпишу проводниками в оба летучих наших отряда. Один направим в Гусляковку, второй — в Тегерецкое. Кержаков надобно взять тёпленькими, чтоб не вякнули. Будут бузить — всё пожечь. В бумагах опосля нацарапаем, что, мол, сами — у их же так заведено! — себя пожгли, такая неистребимая, дескать, классовая ненависть у энтих самодуров к нашей справедливой, народной власти.
— Ох и башковитый же ты, Петрович! — Кишка подобострастно осклабился и, помешкав, с сомненьем добавил: — А не притянут ли нас как кобылу к оглобле, коль кержаков запалим?
— Не дрейфь, Никиша! При царском режиме они, ежели им хвосты накручивали, особливо, как сказывал мне на пересылке в Красноярске один поп-расстрига, при Петрухе Первом, запирались оравой в избах иль в землянухах и жгли себя и всё свое отродье. Сам анператор, сказывал расстрига, и раззадоривал стародуров. У их ить денег завсегда как навоза, опять же утварь церковна в жемчуге да серебре. А сколь золотишка имя намыто да нарыто — наворовано в горах-то нашенских! Но прячут, заразы, и хучь клещами тяни из их, на дыбу ставь, кровью харкают, а — молчат! И вот теперь наша наипервейшая задача: уничтожение как класса энтого настырного народа. Разорим ихние осиные гнёзда по тайге, реквизируем, как умно учит нас товарищ Милкин, все нажитые кровью и потом пролетариата и других беднейших слоёв излишки, а самих утолкаем в толчки в Нарым да Соловки. А ещё бы лучше в Забайкалье, в мои Нерчинские рудники, ох, и поползал я по им с тачкой! Пущай теперя они хлебнут с моего! — мстительно оборвал свою речь Ширяев и покровительственно хлопнул Кишку по плечу: — Всё, хватит лясы точить. Давай, дуй в казармы сполнять мои распоряженья. А я покуль в бумагах поковыряюсь, разберу как надоть, от греха подале.

Радужно-серебристые прозрачные кружева осенней паутины, растянутые между увядающих калиновых кустов, тихо колыхались от легкого дуновенья прохладного ветерка. В центре паутины висел крупный паук-крестовик со свастикой на спине и, чтобы занять себя чем-нибудь, перебирал коленчатыми мохнатыми лапками тонкие нити. Раскинутые сети были пусты, видимо, все попавшие прежде в тенета мухи и комары были съедены, и теперь сытый паук от безделья и скуки решил подправить свои расходящиеся в пространстве силки, настроить, сделать прочным и привлекательным свой смертоносный и добычливый инструмент. Он проверял надёжность старых узелков и нитей, выпускал из брюшка новые, наздёвывал их и плёл, накручивал, совершенствовал и без того замысловатый орнамент своей паутины.
Метрах в десяти, на лужке, широко расставив мощные копыта и наклоняя ветвистую, в рогах, продолговатую, с горбинкой, как бы сплюснутую с боков, серую голову, мирно пощипывал подсохший щавель огромный лось. За секунду до того, как Северьян Акинфич с плетёной пестерюхой, из которой торчали ножки и шляпки ядрёных груздей, вышел из кедрача на поляну, лось тревожно прижал уши и, резво отпрыгнув в сторону, скрылся в лесу. Северьян Акинфич только и увидел поджарый лосиный зад, исчезнувший между двух высоких кустов, усыпанных рясными кистями красной калины. Подойдя ближе, он наклонился разглядеть вмятые в суглинок следы убежавшего животного. «Матёрый, однако ж, лосище! Как бы пудов не в сорок! — уважительно хмыкнул Северьян Акинфич, убирая с зипуна прилипшие лохмотья паутины и сбивая с рукава тёмным ногтём заскорузлого указательного пальца белесый комок облепленного рваными волоконцами паука. — Вишь, бедолага, замыслил имать других, а сподобился сам упутаться в своих же сетях!»
В ту же минуту чуткое ухо монастырского сторожа уловило шум, едва заметное волнение слева, оттуда, где каменистая тропа выполаживалась из предгорья и терялась в зарослях дикой акации. Сердце старика оборвалось — неужто выследили, ироды несусветные? Он, крадучись, бесшумно ступая бутылами на полную ступню, не хрустнув ни единого разу сушняком под ногами, вышел лесом к тропе и там, притаившись, прилёг за смородиновым облетевшим кустом.
Вот из зарослей акации показался коренастый и скуластый мужик с ружьём, в поводу он вёл низкорослую лошадь, изрядно навьюченную кожаными торбами. «Стёпка Раскатов», — с облегчением признал Северьян Акинфыч. Следом из кустов вытянулся разношёрстный крестьянский караван, в серёдке которого бабы с ребятишками подгоняли прутьями коров и овец, домашняя птица и молоденькие поросята находились в закрытых пузатых плетёных корзинах, привьюченных к сёдлам лошадей, а замыкали обоз вооружённые берданками бородатые кержаки. Многих из них Северьян Акинфыч знал не только в лицо, но и по имени-отчеству. Уже не таясь, он встал им навстречу.
— Доброго здравия вам, православные! — крикнул сторож, приветливо помахивая правой, поднятой над головой, рукой. — Далёко ль путь-дорогу дёржите?
— И тебе хлеб с сахаром, Северьян Акинфыч! — ответствовал Стёпка. — А я уж пальнуть по кусту намеревался, да по малахаю признал — свой хоронится за смородиной. Такой вот пёстрый да лохматый убор лишь у тебя одного на всю тайгу имеется, дядя Северьян.
— Ох, однако ж, глазаст ты, Стёпушка! Ведь укрылся я так, что и сам бы себя не отыскал, а ты, вишь, рассекретил меня, как мальчонку. — Северьян Акинфыч добродушно развёл руками перед обступившими его и услышавшими конец разговора кержаками. — Добрая смена наросла нам, мужики. Нас-то как отыскали?
— Рады видеть тебя, Акинфыч! — подошел и обнял старика Меркул Калистратыч. — Искать вас мы и в мыслях не держали. Сами теперь бежим от новой власти куда глаза глядят. Поселья наши пожжёны и разорёны. На хвосте чоновцы у нас висели, дней пять как отбились. Два ирода из наших — Федулка Троеглазов да Андрюха Смирнов вели их, покуль Осподь не призвал к ответу христопродавцев.

Чадя в октябрьские разноцветные утренние сопки холодным сизым дымком, дотлевали головёшки на месте сгоревших домов селенья Тегерецкого. Лишь две избы да приземистая банька на фоне этого зловещего пепелища сиротливо ютились ближе к опушке предгорного пихтача. Их пока оставили под ночлег. Накануне вечером в деревеньку ворвались сошедшиеся вновь вместе в ближних окрестностях отряды красных карателей, возглавляемые Кишкой-Курощупом и Фенькой-Стрелком.
Перед этим сама Фенька с отъявленными коммунарами из числа бывших бергалов знатно потешилась в оставленной кержаками Гусляковке, с ходу постреляв оставшихся здесь, не пожелавших ни в какую покидать родные гнёзда, пятерых древних стариков и старух. Сколько ни упрашивали этих лесных патриархов их дети и внуки, сколько ни молили уходить с обозом от нехристей, старики были непреклонны в своём решении, шепча молитвы и твёрдо повторяя: «Христос терпел и нам велел. На всё Божья воля. Вам же, милые вы наши, мы наказываем — ступайте, спасайте деток и себя. Мы вам не обуза». С тяжёлыми сердцами уходили в тайгу мужики, а ить останься, да даже и замешкайся на день-другой — несдобровать тогда уж никому, каратели и малых детей могут не пощадить в своей оголтелости. Кержаки томительно вздыхали и в слабой надежде молвили: не звери же иродовы эти красноармейцы, стариков-то ветхих, поди, не тронут, Бога забоятся. Однако вышло всё хуже некуда. Побив старцев, полупьяные чоновцы — бергалы запалили не только избы и хлева, а и высокие сытные зароды с сеном и скирды с пшеничной соломой. Сожгли и добротную мельницу на ключе Банном, что в тайге, в двух верстах от Гусляковки. Хмельной кураж у бывших шахтёров порой перехлёстывал в приступы непонятного бешенства. Виной тому были то ли незадавшийся утомительный поход, то ли не добродившая кисло-приторная медовуха, отысканная одним из самых пронырливых коммунаров Игнатом. Где-то от кого-то, в пивной ли, в базарной ли толчее, услышал он, что кержаки старорежимные, заводя брагу, якобы закапывают прочно закупоренные лагушки в окрестные муравейники и там, в тепле, будто бы пиво выбраживает до необходимой крепости, несказанной прозрачности и необыкновенного вкуса. Особливо когда оно излажено, к примеру, из сцеженного из берёз сока и приправлено медовым забрусом и хлебиной. Ближе к вечеру, разворотив за поскотиной в пихтаче с десяток муравьиных огромных конусных куч, в одиннадцатой отыскали-таки бергалы двухведёрный, аккуратно прикопанный в гигантском, шевелящемся от неисчислимого сонма насекомых, муравейнике. Здесь же торопливо выломали забитую черёмуховую пробку и разлили по предусмотрительно прихваченным с собой деревянным бадейкам желтоватоё мутное пойло. И хотя было понятно, что медовухе еще бродить да бродить, но жажда на дармовое она посильнее любого здравого смысла. С остальными, не местными, набранными по призыву из разных уголков страны, чоновцами сразу же было постановлено — не делиться. Самим бы хватило! Вот и задурели мужики и ну давай вытворять непотребное да непрощаемое.
Аки волки в гоньбе за убегающей косулей, рыскали без устали впереди карателей Федулка и Андрюха, указуя тем тропки и намётки к скрытым в чащобах тайным заимкам и пчельникам. Кои здесь же крушились и разорялись и нещадно жглись. Насельников, не ушедших с обозом, коль те не успевали схорониться в таёжных укроминах, побивали без разбору. Мало, мало было чоновцам пламени хладного, осеннего, что щедро и величаво растекалось по березовым гривам на гребнях отрогов и осиновым лощинам, черемуховым долинам да рябиновым взгорьям. Так нет же, надо было еще этим раздосадованным неуспехами в поимке и захмелевшим от безнаказанности и отысканной медовухи идейным головорезам добавлять в несказанную палитру горно-алтайской осени свои, пусть и необычайно яркие, но мёртвые, коверкающие и напоследок превращающие всё в пепел, вырывающие живое из жизни, мазки и краски.
Фенька сладко потянулась и ловко перебралась через лежащего с краю полка, застеленного притащенной сюда с вечера периной, храпящего Никифора. Тот сонно провёл немытой лапищей по голой атласной талии своей походной пассии, поймал в ладонь упругую женскую ягодицу, сжал было её, да Фенька смахнула в толчок кисть ухажёра и спрыгнула на тесовый пол. «Будет уж тебе кобелевать! Спи, давай! А я покуль распоряжусь коняг обиходить и насчёт чего-нибудь пожрать. Да и Федулка с Андрюхой вот-вот возвернутся из разведки, доложат, куда нам дале двигать».
Выйдя из нетопленной, сухой бани, Фенька по травянистой дорожке лёгким шагом направилась к уцелевшим избам. Бойцы уже встали, двое хлопотали возле летней печки во дворе. Там в огромном ведёрном чугунке булькал бульон из подстреленной вчера зазевавшейся домашней птицы. Рядом черноусый чоновец уже почти освежевал жирного барашка. Остальные бойцы на песчаном берегу реки чистили и мыли лошадей. Фенька довольно хмыкнула и по ступенькам взбежала на широкое крыльцо одной из изб, где, выставив яловый сапог на приступок, приготовился начищать его ваксой отрядный комиссар Осип Гомельский.
— Доброе утро, Осип Михалыч! Дисциплина, я вижу, у нас на самом сознательном пролетарском уровне! С такими бойцами мы враз выжгем всю старорежимную контру!
— Без сомнения, Аграфена Павловна, так оно и будет, — моложавый еврей подавил недовольство от того, что его, сына местечкового гомельского сапожника, отрывают от столь любезного ему занятия — чистки обуви, убрал ногу с приступка и продолжил, придав своему тонкому голоску тень беспокойства: — Разведчики-то наши, товарищ командир, еще не вернулись. Этот факт меня весьма настораживает. Солнце уже высоко, а от них никаких известий.
— Да не переживай ты, товарищ комиссар! Троеглазов и Смирнов местные, всяка тропка и улаз им ведомы, опять же навыки у их таёжные. Часок-другой ишо обождём. А там уж и поиски организуем, — Фенька озорно погладила узкой ладонью ладно подогнанные, проложенные мхом, бревенчатые стены и неожиданно заключила: — А избы с баней мы счас и пожгём — штоб и духу самодуровского не осталось! Кто выживет, пущай в Таловское выбираются — пристроим куда надо!
Комиссар окинул своими выразительными чёрными глазами Феньку с головы до ног, но ничего не сказал.
Федулку и Андрюху прождали-прогадали до обеда. Несколько групп бойцов объездили и облазили окрестные сопки и ущелья, дальше малыми силами сунуться не решились. А между тем останки незадачливых разведчиков в это время вовсю догладывали раззадоренные муравьи и доедал прожорливый гнус, висевший чёрной тучей над зелёными, в проседи мха, пихтами.
Накануне вечером на глухой тропе, в том месте, где она изломом огибает вековую лиственницу, шагах в семи перед Андрюхой растворился в сумерках Федулка. Только и успел Смирнов разглядеть сутуловатую широкую спину напарника, перед тем как тот исчез за поворотом. Выйдя следом к лиственнице и не увидев никого впереди, Андрюха невольно крепче сдавил цевьё карабина, но тут же откуда-то сбоку получил страшный удар по низкому, изрезанному глубокими преждевременными морщинами лбу и потерял сознание.
Пришёл он в себя от жалящих укусов по всему голому телу. Пробовал пошевелить руками, брыкнуть горящими, будто стоял он на раскалённой сковороде, ногами, однако верёвки, которыми его туго привязали к шершавому стволу, были крепки. И не крикнуть — рот забит тряпичным кляпом из разодранного его же нижнего белья. От нестерпимой боли Андрюха вытаращил слезящиеся, в кровавой поволоке, глаза свои. «Вот она и смертушка моя варначья. Мамонька, прости ты меня окаянного! Ух, вы, суки недобитые! Да чтоб вам сгореть со всем своими выродками в аду, как и мне, порешённому вами! Будьте же вы прокляты-ы-ы!» — последнее, что вытолкнул угасающий разум Андрюхи, пока не захлебнулся в огненно-зудящем месиве собственного, искромсанного тела, сгрызаемого муравьями и подоспевшей на кровь мошкой.
За утёсом, ближе к болотному кочкарнику, также воткнутый в широкий муравейник и привязанный к такой же дремучей пихте, мучительно умирал, тоже, как и Андрюха, сам себя когда-то раскержачивший, Федулка. А неподалёку, вверх по каменистой тропе, опустив поводья, карабкались в ночи на зорких мохнатых монгольских лошадках уставшие за двое бессонных суток выслеживания и поимки изменников Ивашка Егоров и Стёпка Раскатов. Карабины надзирателей были ловко приторочены сзади седел, два с наборными ручками охотничьих ножа в кожаных ножнах прибраны в торбы. Туда же уложены скатанные подрезанные кавалерийские шинели из доброго сукна и кирзовые ботинки. Изорванные гимнастёрки и галифе вместе с лоскутьями кальсон и байковых рубах кержаки, придавив их крупчатыми валунами, оставили на месте казни.

Тёмно-лиловая туча, с белыми, дымящимися понизу, в подбрюшье, косматыми полосками облачков вывалила себя из-за высокого гребня Ивановского белка на таёжные увалы и распадки, пригретые не по-осеннему щедрым солнцем. Да получилось, что так неосторожно и неуклюже проделала это, что распорола о зазубрины скал своё тяжелое брюхо, и из него хлопьями повалил мокрый снег. Через пять минут на будёновках и фуражках, башлыках и спинах чоновцев, на широких крупах и шерстистых лопатках усталых лошадей наросли липучие снежные шапки.
Объединённый летучий отряд после пропажи проводников словно лишился зрения. Вот уже неделю рыскали чекисты вслепую по горной тайге. В сердцах пожгли еще пару-тройку кержацких заимок, на которые случайно вышли. Кончался провиант. Бойцы, а это были в основном солдаты срочной службы, призванные в армию из разных равнинных уголков Советского Союза и не видевшие никогда прежде гор и тайги, не знали, как промышлять здешних зверя и птицу. Кое-что могли бы им объяснить местные бергалы, их в отряде насчитывалось до десятка человек, да они и сами-то в таком переплёте оказались едва ли не впервые. Выезжали спешно, почти что налегке, командиры думали изловить беглецов в три-четыре дня и с победой возвратиться к повседневной службе. Однако ж вон как всё обернулось.
Теперь надо бы отыскать в лесу надёжное убежище от залеплявшей всё живое бури, переждать её у костров в шалашах, а потом уж думать, как унести подобру-поздорову из этой проклятущей тайги свои ноги. А снег, он всё валит и валит. Лагерь разбили в пихтаче на восточном склоне белка, где, как показалось, меньше задувало. Кто-то из бойцов предусмотрительно взял в поход пилу — ножовку, да у одного из бергалов отыскался топорик, им подрубили нижние пихтовые лапы; между стволами, на метр выше человеческого роста, приладили напиленные березовые жёрдочки; поверх настелили обрешётку, на которую плотно набросали лапника. Соорудили и нечто вроде боковых мохнатых стенок. До сумерек изготовили шесть таких вот укрытий. Лошадей держали рядом; привязанные, они дотягивались до мягкой пихтовой иглы и грызли её, некоторые хрумкали ветки тальниковых побегов. Запас овса в отряде тоже иссякал. Костры в шалашах разводить опасались, подсохшие лапы вспыхнут, как пух, и тогда уж точно — поминай, как звали! Огонь приспособили здесь же, на опушках, между могучих, уходящих в смурное, снежное небо, старых кедров, кроны которых там, вверху, переплетались в шатёр. Это выяснилось, когда живые оранжевые языки пламени осветили не только тесно жавшихся вокруг костров бойцов, но и вырвали из молочной темноты контуры разлапистых исполинов.
Когда к вечеру второго дня буря унялась и студёный ветер расчистил изломанный овал синего неба высоко над заснеженной впадиной, со дна которой, из хвойного леса столбиками поднимался вверх дым от костров, стоявший на скалистом плоском козырьке метрах в двухстах выше лагеря Кишка-Курощуп, тяжело вздохнув, сказал:
— Вот и огляделись. Вишь ты, развёдрилось. Теперя жди мороза. Так-то вот, товарищ комиссар.
— И что нам делать в этих обстоятельствах, товарищ Грушаков? — обеспокоенно откликнулся Осип Гомельский. Сюда, на гребень они взобрались по щетинке сосняка, в нём и снега меньше, и жухлая трава ниже, и не так путаются в ней ноги. Картина, открывшаяся их взорам, была и величественна, и угрюма. На все стороны, куда хватало глаз, расходились, будто распаханные неведомым гигантским плугом, хребты и увалы, застывшие верха и гривы которых были усыпаны, словно развалившимися комьями, скалами и утёсами. Далёкий горизонт подковой обрамляли Тургусунские белки. И ни дымка вдали, ни селеньица, куда бы можно приткнуться отдохнуть по-людски в тёплых, жарко натопленных кержацких избах.
— Выходит, здря пожгли мы округу, хучь бы те двое избёнок сберегли на край. — Кишка снял островерхую будёновку с вышитой красной звездой и сокрушённо прошёлся пятернёй по слипшимся от пота волосам. — Выкарабкиваться надоть нам немедля из энтих дремучих дебрев, не то все здеся пропадём — помёрзнем. До городу вёрст семьдесят будет, да ишо дорогу в снегах не отыскать. Опять же харчи подъели, лося бы завалить, дак выследит кто? Народишко-то у нас к лесу неспособный.
— Спустимся в лагерь, пересчитаем и распределим все продукты. Введём режим экономии, — правильными словами, как на политзанятиях, начал было Гомельский.
— Да энто известное дело, — перебил комиссара Кишка. — Заночуем и сосчитаем. Тока ведь, хучь ты и засчитайся, а харча-то энто не прибавит. Я кумекаю так: кто для революции и для нашего социалистического государства более ценен? А я отвечу — ты, товарищ Гомельский, товарищ Аграфена, наш объединённый командир и я, посколь, де, тоже командир. Так что не боись, комиссар: я загодя прибрал кое-какой харч. Ты тоже припрячь. А опосля и шумнём бойцам: вали продукт в общу кучу — разделять надоть, мол, на всех. Да ты не кривись, Осип, — своя рубаха, кхе-хе, к телу-то ближе!
— Никифор, я в общем-то полагаюсь на твой практический ум и житейский опыт, — тонким голосом поддакнул Гомельский. — Поскольку ты уроженец этих мест и, без всякого сомнения, можешь лучше других разобраться в подобных обстоятельствах.
— Вернее верного слово твоё, товарищ комиссар, — успокоенно завершил разговор Кишка. — А счас айда вниз, не ровен час — стемнеет.

Горы — это тебе не равнина, где ежели туча перекроет горизонт, то пока вся небесная вода не выльется из неё на поля, овраги и луга, и не станет тучка, как пустое коровье вымя, лёгкой, такой, что её даже слабый порыв ветерка запросто снесёт на обочину неба, до того времени и погода не выровняется. В горах всё по-иному. Здесь в каждом водоразделе, во всякой живописной долине, в любом умопомрачительном ущелье, спрятанных за высоченными перегородками двух– и трёхтысячеметровых, устланных вечными льдами, белков, своя погода, да и растительность, даже в соседних, смежных ущельях, бывает настолько отменна, что невольно подумаешь — вот и попал ты в другой мир.
Понятно, что и здесь случаются стихии, которые накрывают разом всю эту горную страну, выворачивают с корнем кряжистые кедры и ломают, как спички, мачтовые сосны, да подталкивают сокрушительные камнепады, расщепляя отвесные заоблачные пики. Но это явление редкое.
Подобную мощь природа собирает и накапливает не один год. Обыкновенно же тучи набиваются в ближнюю к ним долину и там могут кружиться до трёх суток, пока не истают вовсе.

Так и в этот раз снежная буря, кромешно буйствуя в распадках Тургусунской долины, до Теремков сумела перебросить через плоскогорные плато и скалистые гребни лишь несколько пригоршней ледяной слякоти. И даже ничуть не испугала мужиков, занятых на заготовке и раскряжёвке в сосняке хлыстов для строительства под сенью могучих прямоствольных кедров просторного дома — барака, который смог бы вместить почти всех бежавших от расправы кержаков и освобождённых от узилища бергалов. Почему же не всех? Да просто некоторые наиболее истовые старообрядцы категорически отказались от какого-либо общежития — да еще с какими-то никонианами! — и в первый же день по прибытию, испросив благословения у матушки Варвары — настоятельницы монастыря, принялись рыть себе землянушки, наособицу, в суглинке, близ косогоров, под кронами жёлтых, осыпающих мягкую иглу, лиственниц.
Лагерь беглецов расположился в полутора верстах от монастырских, притаённых строений. Матушка сама указала место, истребовав, чтобы жильё новосёлы творили себе не на виду, но в скрытых и от птичьего ока укроминах. Подростки, нарубив тала и заострив короткие черенки, перегородили наискосок мелким частоколом протоки со студёной прозрачной водой задорогами, а горловины закрыли продолговатыми плетёными мордушками. И каждое утро выпрастывали эти мордушки, высыпая трепещущих серебристых хариусов и мелких пятнистых тайменей в ведёрные берестяные туеса. Матери тут же потрошили и солили впрок свежую рыбу. Бабы, позвав с собой девочек и мальчиков, сбирали в корзинки не склёванную птицей, подсохшую ягоду черёмухи и ссыпали её в приготовленные под это закрома и сусеки. Чтобы потом, на самодельной крупорушке-мельничке перемолоть сухую ягоду в черёмуховую муку. Ржи, пшеницы и овса верхом на лошадях много с собой не увезёшь, вот и запасались пока черемухой; с морозами весь народ отправится ломать стылые грозди красной калины да розетки жёлтой рябины. Урожай на кедровые орехи уродился и в этой благодатной долине, потому ежедневно к вечеру и нарастали на поселье новые бурты шишек. Не привлечённые к строительству мужики спешно окашивали луговины и опушки, перестоявшее сено сохло уже к вечеру того же дня. Понятно, что сенцо это было пустое, но, однако, обмануть им зиму и скот сохранить до первой апрельской зелени кержаки всё же надеялись.
Тихим ясным и холодным утром уходили на перевал пешими, снаряжённые по-зимнему, с короткими широкими охотничьими лыжами на правом плече, с котомками и карабинами за спиной, Степан Раскатов, Федот Грузинов, Ивашка Егоров, Прокоп Загайнов и Никита Лямкин. Рядом с каждым бежала опытная умная лайка, поскольку без собаки зимний промысел теряет всякий смысл: она и зверя отыщет, и о нём же предупредит, сбережёт. Накануне общинно было оговорено, что коль скоро с провиантом скудно, зверя здесь, в долине, добыть есть кому — мужики и старики покуль зорки: белке в глаз с полсотни метров одной дробинкой всякий угодит, то и пущай молодёжь идёт на промысел соболя. Дело доброе, прибыльное, отлаженное еще дедами наших дедов, заимки схоронены в таких местах, куда и конный не всегда доскачет, и пеший не дойдёт, припасы — сухари, крупа, соль в сухих ларях хранятся. Однако торопиться надобно — не ноне, так завтрева снега падут, и тогда уж всё, никудышеньки отсель до лета!
Еще до зорьки матушка Варвара с монахинями отслужили молебен во здравие идущих на промысел. От харча, что тайком сунули в их котомки сердобольные матери, охотники наотрез отказались: покорнейше благодарим, мы, мол, разживёмся не дичью, так рыбой, а вам на зимовку сгодится. Взяли лишь по горстке соли, в пояс миру поклонились, осенили себя крестным знамением и цепочкой ушли по тропке вверх. Благополучно миновав узкий скалистый коридор на перевале, посуху спустились к реке, перебредя её, крепко обнялись и разошлись, каждый в своё родовое охотничье угодьё. Кому-то до места ходу было два дня, а кому и неделю.

Трёхдневный переход у Стёпки с Ивашкой был в одном направлении — в урочище Берёзовой Гривы, а там уж Раскатову на восток, к скалистым отрогам Голухи, Егорову вниз по речке Журавлихе к гольцам Синюхи. На вторые сутки пути ночью выпал обильный снег, под утро прояснело, воздух выстудило; охотники встали на подбитые камусом лыжи: прихваченные морозцем сумёты были глубокими, по колено. Оно и к лучшему — по насту да на ходких лыжах куда быстрее и проворнее, нежели раз за разом высвобождать из сугробов утеплённые войлочными чулками-пайпаками кожаные бутылы.
Выбравшись на заснеженное седёлко очередного безымянного отрога, промысловики огляделись.
— Вишь ты, сколь снежища-то навалило! — Степан указал рукой в мохнатой рукавице в ту сторону, куда им предстояло спускаться по лесистому логу. — Поспешать будем, до Каменушки обудёнкой добежать надоть — там в зимовухе обночуем, а к обеду на Гриву выйдем.
— Скажешь тож — зимовуха! — откликнулся отдышавшийся от подъёма Ивашка. — Мы с тятькой хаживали по лету вкруг твоёй Каменушки — ничё там не приметили окромя горофельника да дурбея непролазного.
— Худо искали! — добродушно хмыкнул в заиндевелую бородку Степан. — Кедруху разлапистую на утёсе за речным своротом видали? Она там одна, отдельная от лесу стоит на скалах.
— Как такую-то не увидать? И слепой, поди, на эту красоту прозреет, — утвердительно кивнул Ивашка. — Тятя ишо сказывал, они там, за ей, на солончаке доброго сохатого лет пятнадцать тому взяли с дядькой Меркулом. Но мы туда не полезли.
— А можно бы! Там бы и отдохнули в свежем моём духовитом срубчике. Я его весной изладил в сторонке, в подлеске, у ключа. И трубу вывел на крышу — ни угару, ни печали.
— Коль так, то и обсушимся у печи, да и подхарчимся из твоих припасов, — весело заключил Ивашка.
До избушки оставалось перевалить три угора и пересечь пару распадков, изогнуто уходящих к заснеженным скалам хребта Каменушки, когда чуткими ноздрями промысловики поймали запах дыма и горелого мяса. Лёгкий ветерок тянул из-за угора, с редкими соснами по гребню. Парни молча переглянулись, кивнули друг другу и сдёрнули с плеч карабины. Стараясь не скрипеть лыжами о наст, охотники разошлись по сторонам и направились, не теряя один другого из виду, в сосняк. Через некоторое время они сошлись на макушке горки, на плоском отвесном козырьке, с него открывался великолепный обзор распадка внизу. На пологом донышке которого, возле заиндевелой березовой рощицы копошились вокруг чадящего костра двенадцать человеческих фигурок. Чуть поодаль на вытоптанном, местами кровавом снегу, лежали останки какого-то животного.
— Лошадь, однако, доедают, бедолаги, — вполголоса обронил Степан Раскатов. — Видно, совсем худо мужикам, затерялись. Ни лыж, вон тока ружья торчат из сугробов. Пропадут ить, как пить дать, пропадут.
— А я так разумею — не мужики это, а те, из карателей, они по наши души сюда припёрлись. — Ивашка был настроен непримиримо. — Пущай теперь выкарабкиваются сами аль погибают. Это уж чё у их на роду написано.
— Прокрадёмся поближе, надоть разузнать: чё за народ, поди ж, подневольные, забритые с Рассеи, солдатики из мужиков. А там и поглядим — чё с имя делать.

Нахохлившиеся вороны, что слетелись сюда и деловито расселись на березовых ветках, терпеливо ждали, когда эти слабые и вялые существа внизу либо окоченеют за долгую ноябрьскую ночь, либо уберутся из распадка восвояси, оставив на испачканном снегу недоглоданные кости, лохмотья конской шерсти с не подчищенными кусочками мяса, подстывшие лиловые потроха. Казалось, что вороны дремали, однако их полуприкрытые внимательные глаза четко фиксировали любое шевеление и передвижение как вокруг сыро тлеющего костра, так и окрест.
Первой в сумерках заметила бесшумно перебегающих на лыжах от дерева к дереву двух охотников с ружьями наперевес самая старая и опытная в стае седая ворона. Она вся подобралась и уже даже набрала через ноздри — узкие отверстия в клюве — воздуха в лёгкие, чтоб полной грудью каркнуть, да в последний миг поняла, что не к ним, воронам, подбираются эти страшные существа с железными палками, плюющими смертельным огнём. И успокоилась, даже оживилась от любопытства: что же здесь сейчас произойдёт? И какую выгоду из этого сможет извлечь для себя их голодная стая?
Между тем Стёпка был в пяти шагах от воткнутых в сугробы, дулами в небо, карабинов, но людям у костра было явно не до него. Обступив очаг, они с остервенением рвали зубами непрожаренные куски конины, жадно и поспешно глотали полусырое жилистое мясо, и каждый при этом норовил оттолкнуть товарища и любым способом протиснуться ближе к огню. Стёпка, не особенно таясь, собрал оружие, отнёс его, будто дрова, в охапке подальше, под берёзу, и дал знак рукой Ивашке. С двух сторон они вышли к костру и одновременно скомандовали: «Руки вверх! И ни шагу с места!» Вяло исполнив приказ, люди неохотно повернули от костра свои слезящиеся, небритые лица к промысловикам. Но, как ни странно, страха в их глазах не наблюдалось, зато легко прочитывалось равнодушие и какая-то нечеловеческая усталость.
— Всё, ребятки, отвоевались! — Степан, держа на мушке расхристанную толпу, приблизился к костру еще на пару шагов. — Холодное оружие, у кого есть, отбросьте в сторону! И без фокусов! Бью наповал! Вот и хорошо. Теперь будем знакомиться. Ступай ко мне — вот ты! — Раскатов указал стволом на высокого, худого, с выпирающим кадыком, длиннорукого бойца, в прожженной сбоку шинельке. Тот нерешительно подошёл, глянул было прямо в лицо Степану, но быстро отвёл глаза.
— Чё прячешь зенки-то? Аль боишься — все грехи твои вычитаю?! Кто будешь, откель призван в наш край?
— Ефим Рябичев я, родом из Шексны Вологодской губернии.
— Деревня чё ль такая — Шексна? Аль городской ты?
— Городок Шексна. А я ить с деревни, наше Никольское в пяти верстах от городу будет.
— Та-ак! Сказывай тогда, почто жёг избы наши, у дедов души вынимал? Ручищи-то, гляжу, трудовые. И как они у тебя опосля содеянного не отсохли?
— Дак я ить с неохотой, а от приказа куда деться? — несмело начал боец, но вдруг поднял глаза на Степана и, выдержав колючий взгляд того, твёрдо сказал: — Изб мы не палили, стариков жизней не лишали. Мы их опосля и схоронили, кого в общей могилке, прибрали под горой, а кто по заимкам, тех тоже не оставили воронам, похоронили отдельно. Мы и кресты тайком от командиров перед уходом с деревень и заимок, где успели, поставили. Грех наш — скотину какую побили да съели, стога пожгли, мельницу вот искурочили. А лютовала боле всех командир наш Аграфёна с полюбовником её Никифором, да жидок, извиняйте — еврей, комиссар с ними крутился, ну, тот боле науськивал. Сам рук не марал. Они и от нас сбёгли с харчами, а бойцов покидали на морозе на погибель в проклятущих чащобах. Вот мы и разбрелись кто куда.
— Пущай так. А с тобой-то кто здесь конину дерёт? Аль все невинные агнцы, яко и ты, Ефим?
— Вологодских, со мной, девять. Трое вятских. Тоже земляки почти что ж. Я про нашу вину всё обсказал, мы из одного взвода. Дёржимся вместях. Любого спроси, ежли сумлевашься.
— А выходить из тайги, землячки, каким путём намереваетесь? Лошадушек всех, вижу, прибрали, ружья свои побросали. Теперь, поди ж ты, друг за дружку примитеся?
Высокий изнурённый боец, пошатываясь, промолчал. Взгляд его опять потух, судорожно сглотнув морозного воздуха, он равнодушно опустил свои слезящиеся глаза.
— Напарник! Подь сюда! Да не боись, перед нами не бойцы, а клячи, — беззлобно молвил Степан подошедшему с карабином наизготовку Ивашке. — Отойдём на пару слов.
Через минуту до жавшихся около затухающего костерка бойцов донеслись обрывки жаркого спора промысловиков: «Пущай выбираются сами, кто их звал сюда!» — «Хучь они и никониане, дак всё ж однова с нами — православные!» «Выведем, а нас — в распыл!» — «Дак ить русские же они, как и мы! Мало ли чё ли нам греха с христопродавцами! Не по-людски будет, ежли бросим их здесь помирать!»
Окаянной теменью, что лишь поверху исколота морозным мерцаньем крупных звёзд, а понизу — мрак, хоть глаза коли, начал подъём из распадка разношёрстный отряд. Впереди, натаптывая лыжню, шёл Степан Раскатов. Охотничьи раскосые очи его, быстро привыкнув к темноте, видели ну, может быть, чуточку слабее, нежели пасмурным днём. Но этого вполне хватало, чтобы правильно выбирать дорогу. За ним жидкой цепочкой, опираясь на палки, наломанные из сушняка, двигались бойцы — чоновцы. Замыкал колонну Ивашка Егоров. Изредка Степан останавливался и окликал идущих за ним: всё ли у тех ладом? В ответ из темноты раздавалось нестройное: живы, мол, покедова. Ориентиром, как правило, служила едва различимая в игольчатой, заиндевелой тьме спина впереди идущего. Свои карабины несли сами бойцы. Правда, боевые патроны из оружия кержаки извлекли сразу же еще в лагере. Так оно надёжнее, да и искушений меньше.
За полночь привёл Степан бойцов на своё зимовье, растопил печь берёзовыми, загодя, с лета, наготовленными поленьями, заварил отвар из припасённых золотого корня, смородинового и малинового листа и цветков зверобоя. Растолкал едва задремавших бойцов и влил им, кому-то и через силу, отвар сквозь обмороженные, потрескавшиеся губы, в простуженные рты. Уснули кто на нарах, кто вповалку на земляном отогретом полу. Промысловики же попеременно продежурили до той поры, пока за окном не стало отбеливать и стылое небо с востока, из-за вершин Каменушки, не расцветилось золотистыми перьями лучей еще не выбравшегося из-за горы зимнего солнца.

— Так, ребятки, выведем отсель мы вас, но тока в путь отправимся, как стемнеет. — Степан отхлебнул из долблёной миски бульона, наваренного из подстреленного на рассвете глухаря, и внимательно оглядел завтракающих бойцов. — От греха и соблазнов разных подале, чтобы вы по слабости человечьей не привели опосля сюда карателей. Днём отдыхайте, копите силы. Мой напарник покуль набьёт дичи про запас на дорогу, — промысловики при чоновцах не называли друг друга по именам, и уж тем более не упоминали не только своих фамилий, но и вообще никаких. Названия гор, долин и речек, через которые лежал их путь, тоже ни в коем случае не упоминались. Мало ли чего не случится потом. — А я уж, извиняйте, пригляжу покуль за вами, да и подсоблю, коль кому чё понадобится.
Уводя чоновцев со своей заимки, Степан намеренно пошёл не рекой, а через пихтач в гору. С добрую версту прогребли вдоль по седёлку, спустились, опять же лесом, в распадок, и оттуда, перевалив за долгую ночь еще пару-тройку каменистых хребтов, выбрались на плоскогорье, от которого по водоразделу, прижимаясь к заснеженным крутым склонам, шла двухдневная тропа к городу. Дневать устроились в просторной сухой нише под базальтовой скалой. Наломали лапника, постелили вкруг костра, на таганке заварили белочного корня с душицей и сушёной черникой, в углях запекли дичь. Промысловики спали поочередно, да и то в полглаза.
На третью ночь, под утро вывели Ивашка и Степан бойцов к скалистому, поросшему лиственницами, утёсу.
— Всё, земляки, прибыли, — остановился и обернулся к идущим следом бойцам торивший тропу Ивашка. Степан в этот раз шёл сзади, замыкая их живую цепочку. — За утёсом, вниз по руслу, верстах в двух, лесопункт Крольчатник, там и обогреетесь, оттель и до городу вас доставят. Ступайте с Богом. — За время, что они выводили из тайги заблудившихся бойцов, Ивашка увидел, что эти изнурённые люди немногим отличаются от них. После того как чоновцы отогрелись, помазали обмороженные места на лицах и руках барсучьим и медвежьем салом из Степановых припасов, перевязали раны, стало понятно, что никакие это не изверги, а такие же обыкновенные, незлобивые русские парни, не по своей воле попавшие в этот кровавый таёжный переплёт. Еще он приметил, как на привалах некоторые из них тайно, когда никого нет поблизости и кажется, что никто тебя не видит, осеняют себя крестным знамением. И пущай совершают сие не двумя перстами, а по-никониански, тремя, однако ж всё же молят Господа о спасении не одних себя, а и, верное дело, тятьки с мамкой, да и другой прочей родни. И теплело кержацкое сердце, и вскоре первоначальная ненависть сменилась жалостью и даже каким-то неизъяснимым сочувствием к этим оборванным бедолагам.
— Оружие ваше пущай будет при вас, — включился в разговор подошедший Степан. — А вот патроны, уж не обессудьте — наш трофей. В деревню пойдёте — по прежнему уговору, не ране, как рассветает, мы уже к тому часу далёко будем. Гнаться за нами не советую — всех постреляем.
— Да вы што же такое сказываете! Да рази же мы нелюди какие! Храни вас Бог, добрые люди! — раздалось нестройно в ответ.
— Прощевайте покуль! — уже с тропы молвили кержаки. И люди разошлись, одни — в заснеженную родимую тайгу, другие к лесопункту, чтобы оттуда на санях заготовителей уехать в Талов, где после коротенького лечения в лазарете предстать пред грозные очи начальства — что-де так долго шастали по морозной тайге и на каком основании побросали своих командиров и комиссара околевать в горах?

Когда Кишка-Курощуп, выбрав момент, тайно оповестил Феньку и Осипа, а также трех верных друганов из бергалов, что уходить будем в нонешнюю полночь, покуль метель ишо не разыгралась, никто не прекословил, все стали ждать этой благословенной полночи, чтоб верняком, да с немалым харчем, сгинуть из лагеря, покуль солдатики дрыхнут. Поэтому и определил хитрый Кишка в караул этих самых трёх дружков, чтоб на выходе из ущелья снять их с постов и поставить в строй своего летучего революционного отряда из шести проверенных человек. А российские лапти пущай выбираются сами, ежли и не пропадут, так веры боле кому — нам, стынущим в энтих треклятых ущельях, преданным бойцам революции, аль недобитому вологодскому подкулачью, невесть как пробравшемуся в наши органы!
Фенька согласно кивала, Осип раздумчиво помалкивал. Он вообще в последние дни изменился, притих, обносился, стал открыто жаден в еде. Старался есть больше, хватал куски, давясь, глотал, видно, проснулся страх, вошедший за века скитаний и в кровь Осипа, как сына отовсюду гонимого неуживчивого народа, страх того, что завтра, может случиться так, что и есть-то будет нечего, а помирать ой как не время! В этой неслыханно богатой и огромной стране, которую наши вожди подмяли-таки под себя, и братья по крови почти на всех партийных и государственных ключевых и узловых должностях, мы, — бывало, радовался Гомельский, — переучим этих сермяжных мужиков в передовых рабочих, и они принесут нам баснословные прибыли. А там уж, как говаривал их недоумок Ульянов-Ленин — и мировой пожар раскочегарим, теми же мозолистыми руками. «За каждую каплю святой крови, пролитую за века наших притеснений, — мстительно раззадоривал себя Осип, — гонители заплатят тоннами своей! Да воистину будет так!».
Естественно, что подобными мыслями осторожный и трусливый Гомельский ни с кем не делился, но зато как они согревали его издёрганную постоянным притворством душу!
Вот только за эти мрачные дни и неслыханно жуткие ночи блуждания по промороженной тайге осиповский задор заметно поиссяк. В осунувшееся небритое лицо Гомельского дохнула безжалостная смерть, та самая старуха, что не разбирает, кто перед ней: представитель ли народа, назначившего себя на роль избранного, либо какой-то смердящий гой. Она равнодушно косит своей никогда не тупящейся косой кого ей заблагорассудится. И вот этого-то и боялся панически Осип, ведь столько радужных надежд на будущее лелеял он в своей тщеславной душе! Как мечтал он дожить до того сладкого момента, когда наконец-то поверженный мир падёт к ногам его великого народа. А теперь всё это может рухнуть, как вон та лавина, сошедшая накануне в логу за рекой и срезавшая как бритвой у изножья горы редкие молоденькие пихты и стройные березки.
— Товарищ комиссар, чё нос-то повесил? — Кишка только что тайком проглотил, почти не прожёвывая, кусок мягкого розоватого сала и сухую галету, чуток опьянел от еды, и его тянуло потрепать языком. Тем паче, что в кармашке, пришитом по случаю на боку, изнутри гимнастёрки, грелся еще один добрый шмат припрятанного сала. Ну, это — на потом. — Я кумекаю так: счас отыщем место, где река промёрзла, чтоб пройти на тую сторону. А там, по пологому бережку, — энтот-то, вишь, крут да ишо и скалы прям в реку лезут, — и уйдём вниз. Река, поди ж ты, бежит к Талову, а куда ж ей ишо! Вот она-то нас и выведет из энтих пропастин. Ты мне опосля, Осип Михалыч, ишо и спасибо скажешь, да в ножки поклонишься за то, что я тебе жизню твою драгоценную спас!
Однако Гомельский с таким нескрываемым презрением окатил взглядом с ног до головы явно перебравшего с болтовнёй Грушакова, что тот мгновенно прикусил язык и, пробормотав: ладно, ладно, мол, шутю я, отошёл к возившейся с вещмешком Феньке — Стрелку.
— Чё, ты там, голубь, плёл комиссару? — Фенька подняла красивую голову свою с выбивающимся из-под будёновки русым завитком и весело продолжила: — Каки таки реки бегут в Талов? Кабы так, давно бы тискались на тёплых полатях у печи, нешто бы стыли туточки? Я девчонкой с покойным тятькой всю Синюху облазила, с другой от городу стороны. Речек — тьма, и хучь бы одна свернула в твой Талов!
— Дак я ить думал успокоить комиссара, — примирительно сказал Кишка. — А то он больно смурной, да какой-то ишо не в себе. Не натворил бы чего. Ему наши природы непривычны, а ить он схотел, я так чую, в белу косточку выбиться. Вот здесь и побелеет, как под сорок мороза саданёт!
— Да ты, небось, и своё-то хозяйство всё нонче поморозил! Отколупнулось поди уж да отпало за ненадобностью! Коль так, не подпущу на выстрел! — грудной голос командирши рассыпался на заливистые колокольцы.
Понять смысла их разговора другие не могли — далековато отстояли они от остальных чоновцев, однако ж Фенькин смех был громким и заразительным. Бергалы переглянулись: тешится, баба, дурит, видать, мужика хочет, аж невмоготу. А чё, можно бы и здеся её оприходовать, шинельки в кучу, чтоб зад не примёрз, и становись, мужики, в сладку очередь! Ан нет, с Никифором шутковать не с руки — враз прибьёт! Да и жидок ишо энтот, так и буровит всех зенками своими чернущими, а жрёт-то за троих, не гляди чё худ, яко жердь поскотная. Ох, не любы ж мы ему, братцы, хошь и скрывает, собака пархатая, толкёт в себе! В пролубь бы его тишком да с концами, дак опосля не оправдашься! Бергалы разочарованно вздохнули и разошлись по лагерю — кто дров подкинуть в костёр, кто поправить сбрую, объедающей тальник, лошади.

Серебристый и гибкий, с тёмными полосами поперёк верхнего плавника, хариус стоял несносимо в холодном подлёдном потоке и ловко выхватывал ртом с поверхности воды всякую съедобную мелочь: личинок, дохлых осенних мошек и комаров, клочки зелёного ила и мха. На этом перепаде воздушная подушка между коркой льда и стремниной была изрядная — лёд не успевал нарасти, как его сбивала своенравная волна, шлифуя тыльную часть ледяного панциря и оставляя ему возможность утолщаться лишь вверх, по внешней стороне. Солнечные лучи косо били в прозрачный, схожий с линзой, лёд, и, преломляясь, вертикально прошивали слой студёной воды до каменистого, мозаичного дна.
Вдруг радужные круглые глаза хариуса испуганно отметили движение огромных размытых теней выше по течению, над стылыми глыбами порожистого льда. Пять продолговатых, слитых в единую цепь существ, проходя, на какой-то миг закрывали солнце, темнел и тут же светлел искристый лёд, а вот шестая тень неожиданно разломилась пополам, удлинённая её задняя часть вскинулась над порогом. А меньший кусок этой тени рухнул камнем вниз и, проломив обманчивый ледяной панцирь, мгновенно был подхвачен стремниной и с силой затолкан под лёд. За секунду до этого хариус крутнулся, показав молочное своё брюхо, и молнией унёсся вниз по реке, да с такой скоростью, с какой гонцы разносят по округе радостное известие о скором прибытии в их оголодавшие веси хлебного сытного обоза.
— Братцы, еврей утоп!
— Коня, коня лови! Потопчет ить нас всех!
— А харч с им был?
— Да кто ж его знает! Он теперь сам харч налимам да сомам!
— Не мелите, пустобрёхи, чё ни попадя. Человек ить погиб да ишо и комиссар наш геройский!
— Знамо дело, Никифор, он хошь и еврей, а всё ж не мошка какая. Всё мы разумеем, энто нервное у нас.
— Чуток погодь, угомонимся. Пропал комиссар!
— Под лёд ить не полезешь, да и где ж там нашаришь теперь! И, небось, снесло Осипа Михалыча уж невесть куда!
На берегу у костра, когда возбуждение от происшествия несколько улеглось, чоновцы, посовещавшись, решили прямо здесь разбить временный лагерь. Тайга, дрова рядом, сторона подветренная, забьём высвободившуюся лошадь, навялим, наморозим мяса, отдохнём, а там уж и далее двинем вниз по руслу, пойма не так убродна, можно кой-где и верхом, не всё же ноги гробить! Комисарова доброго жеребца, который и стал причиной гибели Гомельского, когда, оскользнувшись на бугристом льду, с испугу взвился на дыбы, вырвал из рук хозяина повод и ударом мощного копыта случайно сбросил того с высокого козырька в обледеневшую протоку, забрал себе один из бергалов Игнат в обмен на своего мерина.
Фенька в разговорах не участвовала, как выбрались на берег, расседлала Игрунька, бросила на снег потник, поверх постелила реквизированную у кержаков овечью доху и прилегла на ней, головой от реки. Сделала вид, что задремала на морозном неласковом солнышке, однако ей было вовсе не до сна. Когда Осип Михайлович ушёл под лёд, Феньке впервые за весь этот треклятый поход стало не по себе. Не то чтобы она шибко переживала смерть Гомельского — мало ли видывала за эти годы, как гибли люди, сама не прочь была помочь некоторым из них перебраться в потусторонний мир — но давно уж она присматривалась к комиссару, не потому что был рожей пригож, а чувствовала в нём скрытую, тёмную силу.
Эту силу она впервые познала на полях Гражданской, и не только на жёстких топчанах и мягких перинах, где её с садистским наслаждением мяли и тискали чернявые да картавые чекисты, а она, изнемогая от дьявольского вожделения, стонала, теряла сознание и царапалась, что еще больше раззадоривало ухажеров. О, это были незабываемые дни и ночи! И эта-то сила мнилась Феньке самой наисладчайшей из всех, какие бывали на земле. Другая, более ёмкая и страшная грань этой силы открылась ей с первых боёв, в которых, к слову, Фенька сама редко участвовала, но чаще с любопытством наблюдала за их ходом с командных пунктов и высоток.
Цепи плохо обмундированных, неряшливо одетых мобилизованных красноармейцев серыми волнами текли по полю в сторону колчаковских, добротно оборудованных окопов, прямо на ураганный огонь. Людей выкашивало десятками. Вот упало красное знамя, и бойцы сначала попятились, а потом и беспорядочно побежали назад. Однако из тех окопов, откуда всего несколько минут тому назад красноармейцы поднялись в атаку, раздались дружные ружейные и револьверные хлопки, и короткими очередями застрочил пулемёт. Это заградотрядовцы — латыши, мадьяры и китайцы под командованием ночных Фенькиных хахалей таким вот неслыханным прежде в истории войн способом, придуманным недавно Троцким, пресекали всяческую панику в красных наступающих войсках. Феньке тоже дали пострелять из маузера. И хоть бы раз она промахнулась! Русские крестьяне, обезумев, метались между двух огней и наверняка полегли бы все под перекрёстным огнём, да подоспела конница алтайских партизан и вместе с опамятавшими красноармейцами выбила беляков из укреплённых окопов.
Взятых в плен раненых офицеров и солдат порубили в соседней балке всё те же молчаливые латыши, мадьяры и китайцы. Комиссары равнодушно наблюдали за кровавой расправой с бугра. Помалкивала, стоя рядом с ними, и Фенька. То ли утомил её бой, то ли придавило осознание той по-настоящему страшной и жуткой силы, что втянула нынче Феньку в свою орбиту и строго определила девке её место. И теперь без присмотра и спросу Феньке не то что шагу не ступить, а и пустить в свою душу какую-либо маломальскую змейку любой крамолы непозволительно. С того дня Фенька-Стрелок прониклась каким-то собачьим обожанием своих повелителей, правда, крохотной, однако всегда ноющей занозой где-то под сердцем было горькое чувство своей убогости и никчемности перед этими сверхчеловеками.
И Фенька тайно лелеяла мечту когда-нибудь стать одной из них, а для этого надо было обзаводиться не только зыбкими партнёрами по постели, временными командирскими должностями, но и надёжными товарищами по партии, из тех, что прочными невидимыми нитями всемогущей паутины опутали теперь одну шестую часть Земли — с кондовым названием «Россия».
Кандидатура утопшего намедни комиссара тоже рассматривалась как вполне подходящая. Вывели бы его из тайги, глядишь, и сошлись бы поближе. «Да, чё же нынче-то об этом голову ломать! — бросила вслух Фенька. — Корми уж рыбок, комиссар!»

Двигаться рекой намного легче, нежели биться по грудь в сугробах по заметённым логам и склонам. Снег в колено на относительно ровной прибрежной полоске позволял ехать верхом. Чоновцы радовались, что не смалодушничали и не бросили в тайге изнурённых глубокими снегами лошадей. В грубых сердцах все увереннее пошевеливалась надежда, что всё обойдётся и они живыми выберутся из тайги. Когда же за очередным поворотом они наткнулись на свежий путик, то у этой самой надежды даже и крылья выросли!
По лыжне чоновцы обогнули лесистый утёс и, перевалив через гребень отрога, спустились в тесную низинку, где в углу, под скалой, скрытая двумя заснеженными кедрами, ютилась охотничья избушка. Взяв наизготовку карабины, бергалы незаметно подобрались к избушке и почти одновременно махнули руками, приглашая притаившихся за кедрами Феньку и Кишку: «Ступайте сюда! В избе нет никого — дверца рогулькой подпёрта!» В помещении было тепло, печурка еще не остыла, значит, хозяин не далее как утром покинул его, видно, ушёл капканы в саймах и кулёмках проверять. Только обогрелись, поскидали с себя на широкие нары шинели и будёновские шлемы, разулись, как узкое оконце снаружи стало залеплять снежными хлопьями. Начиналась вьюга.
— Оно и вовремя, пущай наши следы заметёт, — Фенька отошла от окна, — печь топить покуль не будем. Затаимся. Авось хозяин вернётся, чтоб он до срока нас не обнаружил, а мы б его врасплох встретили. И никакой махорки — от ей вонь на всюю тайгу.
— Ох и башковитая ты, Аграфена! — восторженно откликнулся Кишка-Курощуп. — Не по-бабьи прям кумекаешь! Не здря ты в командирах у нас!
— Я, Никиша, жизнью научена, — польщенно молвила Фенька. — Игнат, ты с Фролом у дверей будешь дежурить. Мы вздремнём покуль с дороги. Опосля Тимофей и ты, Никифор, смените их. И чтоб мне — ухо востро держали!
Под утро, когда изба выстудилась, а метель всё не унималась, Фенька позволила протопить одной закладкой печь, чтобы хоть воды накипятить да стылое вяленое мясо подогреть. Вот этот-то дым и учуял пробивающийся сквозь метельную мглу к избушке с обхода своих угодий Прокоп Загайнов.
Собственно, и обхода-то полноценного не удалось совершить, так, вынул из капканов двух собольков, да специальным зарядом в одну дробинку, чтоб не портить шкурку, снял пяток загнанных лайкой на пихты белок, но проверить дальние, под хребтом Толстушонок, участки помешала нежданная снеговерть.
Прокоп неслышно поманил Трезорку, развернулся и ушёл в ближний распадок, откуда при ясной погоде хорошо видна избушка. Под седой пихтой вырыл нору в снегу, наломал мохнатых лап и устелил ими низ, а также плотно закрыл лаз. Минут через тридцать, когда охотник согрел своим дыханием нору до такой степени, что снег на стенках помягчел, Прокоп задремал. Трезорка, свернувшись клубком, чутко улёгся в ногах.

— Чё делать с конями? Ума не приложу, — широкоскулый, с близко посаженными медвежьими глазками-буравчиками, Тимофей стряхнул у двери с шинели и шапки снег, обмёл утеплённые сапоги и прошёл к столу. — Сумёты по крышу, жрать конягам неча, овес вот последний по торбам рассыпал. Покуль хрумкают, а дале, лапы кедровы ли чё ли мелко рубить? Да поди ж, и скотина жрать таков продухт не станет?
— Дак, когда я выходил проведать, они уже вовсю огладывали нижние ветки, — вступил в разговор сухощавый Игнат. У него теперь был свой интерес в сохранении лошадей: комиссаровский жеребец стоил того. Однако ж и сомненья смутные имели место: а вдруг, по выходу из тайги, жеребца начальство отымет? Но тёртый бергал гнал от себя такие мысли. В первую голову, надобно приручить да прикормить Чалого, чтоб ходил он за тобой как привязанный, тока на твой голос выкликался с табуна, а там уж чё ни то придумаем. Будет день — будет пища. Игнат весело оглядел чоновцев. — Сухарями подкормим, всяк своего! Промысловика спеленаем, вытянем из него всё про запасы. Они ведь, кержачьё, страсть как припасливы. Те же кроты. Понапрятано ямок с провиантом по тайге, яко руды в наших забоях. Поди, где невдалёке отсель и стожок-другой отыщем, дай тока метели уняться!
— Твои слова, да Богу в уши.
— Кого трясёшь, Тимоха! Сказано же — нет там наверху никого. Всё энто мракобесы удумали, чтобы пролетарию башку забивать гвоздями опиума для народу.
— Не цепляйся, Никифор. Мы такие же, как ты. И мракобесов не мене тебя перевели.
— Вот осилим наш новый советский язык, тогда уж ни разу и не помянем энтот пережиток прошлого.
— Всё б отдал, лишь бы опять очутиться на занятьях политической грамоты в Красном уголке нашей казармы.
— Я б тоже, — сиди себе, слухай комисаровы зажигательны речи об истреблении контры и кулачья.
— Можно тайком и вздремнуть, особливо ежли с ночного наряда аль там с какого задания.
— Размечтались, разнюнились, ровно бабы беременны! Бдительность, товарищи, не терять! Аль забыли, где мы?
— Никак нет, Аграфёна Павловна! Всё помним — и ухо революционное востро держим!
— Ты, Игнашка, нюх ли чё ли утерял? Передразнивашь? Аль издеваться здумал? Да я тебя враз пристрелю, прям здесь, на месте, как контру замаскированную!
— А я чё, я как все! И не шуткую иль там издеваюсь. Я тоже за мировую революцию жизню свою не раздумывая отдам!
— Не трещи, бергал немытый! — Фенька устало вздохнула. — Язык у тебя, братец, больно поган. Я-то ишо стерпю, а вот покойный Осип давно бы уже определил тебя в распыл, как скрытого врага нашей революции.
— Вовремя прибрал его Господь.
— Никифор, угомони же ты наконец другана! Ишо хошь раз брякнет энта мракобесна слизь, точно пристрелю.
— Ступай, Игнат, коней проведай, да оглядись, как там, скоро ль утихнет. А ты, товарищ командир наш, не серчай. Игнашку ишо сопляком секли крапивкой за евойный язык страмной.
Игнат вбежал со двора минут через пятнадцать. Вид у бергала был растерянным. Он грузно опустился по косяку у порога на пол.
— Лошади пропали! Недоуздки пообрывали и ушли. Весь лог обшарил, да ить метёт, идём, однако, все искать, куды они позабивались!
— Айда! Аграфёна пущай в избе опнётся, не бабье дело в такую сутемень лезть.
— Ты, Никишка, чё распряжашься? Кто командир? Я покуль. Вот я вам и приказываю: сидеть и — ни с места! От жилья да от людей кони далёко не уйдут. Они ж не таки глупы, как вы! Метель улягет — вернутся.
Чоновцы глухо зароптали, но в открытую пререкаться и ослушиваться никто не решился. Игнат так и остался сидеть у порога, свесив обнажённую коротко стриженную голову свою. Будёновка валялась в ногах. Спустя некоторое время он виновато поднял набрякшие глаза на Феньку-Стрелка.
— Товарищ командир, дозволь мне ишо раз пройти по логу? Метель вроде стихает. Поди, отыщу лошадок-то.
— Стихает, говоришь? Ступай, разведай, да тока чтобы скоренько. Ты, Тимофей, давай с им. Четыре глаза — энто не два. По следам ищите. Да оружье возьмите. Мало ли чё.
— Есть, товарищ командир! — бодро откликнулись оба бергала и, повеселевшие, растворились за дверцей в снежной круговерти, напор которой заметно ослабевал, а серое небо прояснялось, и кое-где тускло проступала синева.
— К вечеру морозец шибанёт. — Тимофей покрутил головой, зачем-то шумно втянул в себя несколько раз подряд холодный воздух, будто принюхивался и мог определить по запаху — в какую сторону ушли кони. — Врозь пойдём, Игнат. Ты ступай к тому лесочку под горой, а я обойду вот энтот бугор. У гребешка, вишь, рябина, там и встретимся. Тока гляди, не нарвись на кержака, он поди уж недалёко теперя.
— Ладно. Ты, Тимоша, вкруг себя по сумётам боле зыркай. Где ни то, да поди ж, отыщем не приметённые следы. Найдёшь первым, дай знать. Ори шибче, чтоб я услыхал. Ну, с Богом. Тьфу ты! Когда ж мы отвыкнем от старорежимных присказок. Не доведут ведь до добра, ох, не доведут!
И чоновцы, кряхтя, полезли по сугробам, торя каждый в свою сторону по широкой рыхлой борозде. Снегу навалило выше колен, но он еще не успел слежаться, ноги выпрастывались, словно из пуха, без видимого труда.
Зайдя в заснеженный пихтач, Игнат только и успел пригнуть пушистую лапу, чтобы открыть для глаза полянку впереди, как получил тупой удар по темечку и без памяти ткнулся носом в сугроб. Очнулся он от того, что кто-то сильной рукой тряс его за плечо и легонько твёрдой ладонью бил по щетине. Во рту Игнат ощутил тряпичный кляп. Молодой синеглазый бородач со свирепым лицом, как показалось пришедшему в себя бергалу, деловито склонился над ним. «Неужли всё, конец?! — пронеслось в раскалывающейся от боли голове. — Доигрались, мать твою, в следопытов!»
— Очухался? Вот и молодец. Сказывай, сколь вас и откуль путь дёржите? — Прокоп, а это был именно он, весело поправил путы на заголённых запястьях Игната. — Будешь смирным, оставлю в живых. Раскукарекаешься — пеняй на себя. Лады?
Игнат согласно закивал. Прокоп двумя пальцами ловко освободил рот бергала от вонючего кляпа, отбросил этот лоскут, отрезанный от нательного белья чоновца, в снег и приготовился слушать.
— Пятеро нас. Лошади вот оборвались, ищем теперя с Тимохой.
— Поводья я обрезал, чтоб совсем не околели коняги от забот ваших. Довели скотину, вояки. В тайге-то, чай, заблудились? — Прокоп как-то непонятно глянул на чоновца. — Аль дело какое здесь промышляли? Смотри, не юли, молви как на духу.
— Мы искали в тайге беглых, они побили насмерть наших конвоиров, да пали снега, дорогу назад утеряли. — Игнат не знал, как сказать так, чтобы не сболтнуть лишнего о делах красных карателей и своём участии в пожогах кержацких деревенек и зимовий. — А избы ваши пожгли да стариков убили вологодские. Ох, уж и люты энти лапотники! Ни комиссар, ни командир остановить ихнюю ненависть к вам не сумели! Они так разъярились, что и нас бы постреляли, не будь у нас оружия. Счас где-то по тайге рыскают. Ох, и бояться же их надобно тебе, ноне они яко медведи-шатуны, тока пулей унять, тока пулей! Однако ж, в случае чего мы с товарищами тебе, брат-охотник, прости, имени твоего не ведаю, пособим. Ты б меня развязал, мы всё ж обои рабоче-крестьяне?
— В родню-то не набивайся, бергальское чучело, — беззлобно отозвался Прокоп. — Лучше сказывай, да без вранья, баба — командирша с вами?
— Дык в избе они греются.
— Давай-ка хайло на время заткнём опять, — кержак подобрал с натоптанного снега тряпку и ловко сунул кляп дёрнувшемуся судорожно Игнату в рот. — Да ты не рыпайся. Денёк жизни ты себе отработал. Дыши носом. А я скоро. Трезор, — место! Карауль!
Лайка вильнула пушистым хвостом-колечком и улеглась чуть поодаль от Игната, а Прокоп исчез за пихтами. Вернулся он через минут двадцать. За ним, по лыжне, ломая её и проваливаясь, на верёвке, с кляпом во рту, брёл, пошатываясь, связанный Тимоха. Под левым заплывшим глазом его темнел синяк.
— Вдвоём вам будет веселее. — Прокоп снял лыжи, выбрал верёвку к себе так, что Тимоха оказался рядышком с лежащим под пихтой Игнатом, и стянул, стреножил петлями и узлами ноги обоих пленников, а конец верёвки обвязал вокруг ствола. — Так-то оно надёжнее. А я покуль проведаю остальных. Трезор, — место! Карауль!

Первый час после ухода Игната и Тимофея в зимовье пробежал незаметно. Фрол на табурете у окошка отысканными накануне в ларе суровыми нитками и толстой иголкой чинил гимнастёрку, Фенька, закинув руки за голову, скучала на застеленных дохой нарах, Кишка-Курощуп, выложив патроны из барабана на тёсаный стол и что-то мурлыча себе под нос, чистил револьвер. Избу выстуживало.
— Товарищ командир, — подал голос Фрол, — поди, затопим печь. Кости ломит от холодрыги!
— Затопим и выдадим себя. Вишь, прояснело. Дым далёко видать, — Фенька кивнула на окно и добавила игриво: — А то лезь ко мне под доху, вместях погреемся!
От стола с надсадой кашлянул Никифор и загремел железками.
— Чё кряхтишь, разлюбезный мой Никиша, — Феньке стало весело от этой неуклюжей ревности Грушакова. — Чисти, чисти свой наган. И про другой, в портках, не забывай. И не гляди, чё Маланью твою поди ж кто уж изогрел всюю, да во все щели, покуль ты по тайге шлындаешь. — Командирша плотоядно хихикнула. — Аль она у тебя недотрога, и весь свет для её — тока ты да два твоих спиногрыза?! Однако не горюй! Я ить и тебе, по старой дружбе, ненаглядненький ты мой, тепла чуток оставлю! И с Игнатом и Тимохой, как возвернутся, тоже поделюсь! Околели небось на морозе-то! — залилась заразительным смехом Фенька-Стрелок.
— Не можешь ты, Аграфёна, без подковырки! — Никифор в сердцах бросил на стол почти собранный револьвер, плюнул на земляной пол и без шапки, в одной, накинутой на плечи шинели выскочил во двор, громко хлопнув дверью. Не успела Фенька прийти в себя от нового приступа смеха, что душил её от этой забавной сценки, как вновь распахнулась дверь, и Кишка-Курощуп, пятясь, вперёд спиной, с вздёрнутыми вверх руками обратно переступил низкий порожек.
— Всем поднять руки и не дрыгаться! — жестким голосом скомандовал из-за спины Грушакова Прокоп Загайнов. И заметив, как, поперхнувшаяся смехом от неожиданности, потянулась Фенька к висевшей в изголовье кобуре, рявкнул: — Лежи уж! Враз продырявлю, и не погляжу, чё баба.
Прокоп подтолкнул дулом Кишку. Тот невольно подался вперёд, повернулся к охотнику боком, здесь-то и настиг его точный удар прикладом ниже темечка. Кишка плюхнулся щетиной в пол и, вытянувшись, замер. Фенька по-бабьи ойкнула, побелевший Фрол стоял в нательной, заправленной в галифе рубахе с поднятыми руками, так и продолжая держать в левой недоштопанную гимнастёрку, а в правой толстую иголку с ниткой.
— Выдерни ремень из штанов и свяжи им эту кралю. Да покрепче. Вот так. Лады. Давай-ка свои лапы до кучи и ты, горе-вояка. — Прокоп переступил через лежащего без сознания Кишку и стянул узы на запястьях Фрола. Затем склонился над расслабленным Грушаковым и проделал то же самое и с ним. После этого собрал всё оружие чоновцев, разрядил и ссыпал патроны в холщовый мешочек, а револьвер, Фенькин маузер и карабин Фрола прибрал в угол, за печь. Всё он делал не торопясь, обстоятельно. Будто бы тем и занимался всю свою жизнь, что вязанками вязал подобных непрошеных гостей! Хотя делал это Прокоп впервые за свои неполных двадцать три года, а что так ловко и без крови, так это сказалась добрая школа родного деда, Петра Григорьевича Загайнова.
Едва ли не с пяти годков любимый внук Прокоша с дедом хаживал в тайгу. С пятнадцати лет сам промышлял и соболя, и белку, а совершеннолетие своё отметил в компании знатных медвежатников, кои водились покуль в достатке среди староверов, тем, что сам-на-сам поднял из берлоги огромного и косматого косолапого, бросив туда дымящую головёшку. Кружа вокруг, раззадорил вылезшего, пощекотав рогатиной медвежье пузо и шерстистые бока, а когда зверь, окончательно обезумев от ярости, встал на задние лапы и попёр на Прокопа, ловко подставил тому под брюхо ту же заострённую рогатину, уперев черенок в стылую землю. Зверь не только сам себя насадил на острие, но еще и в бешенстве, истекая кровью, стал когтями рвать свои же вспоротые кишки. А уж сотоварищ, Стёпка Раскатов, изловчившись, добил матёрого медведя молниеносным ударом охотничьей пальмы точно в сердце. Пущай и не бывало сроду у кержаков никаких метрик, свидетельств о рождении — суровый устав не позволял равняться с мирскими в тщеславном начертании своих персон на бумаге! — но почти каждый из старообрядцев бывал обучен грамоте, и уж день-то, месяц, год и место, где он появился на свет Божий, знал и помнил всяк из них. Вот так и перешагнул Прокоп рубеж, вернее, развороченную берлогу, своего возмужания.
Был Прокоп чуть выше среднего роста, в талии тонок, плечи и мускулистая спина налиты силой, небольшая голова с вьющимися русыми волосами ладно сидела на крепкой шее.
— Из тайги я вас выведу, — раздумчиво молвил Прокоп, после того как притащил в избу и усадил связанных и потерянных Игната и Тимофея на топчан рядом с жавшимися в углу Фенькой, Фролом и пришедшим в себя Кишкой. — Однако есть у меня одно условие. Сделаете, как я скажу, будете живы. Все грамоту знаете? Писать способны?
— Мал-мало кумекаем. В коммуне обучали.
— Корябать на бумаге способен Игнат.
— Он и протоколы горазд составлять.
— Вот это-то мне и надобно, — Прокоп бодро прошел к столу, взял с него реквизированную только что при обыске вещмешков кожаную планшетку командирши, раскрыл её и порылся в содержимом. — Ага, вот она, голубушка.
Прокоп выложил на стол и разгладил ладонями ученическую тетрадь. Следом извлёк из планшетки огрызок химического карандаша и положил его поверх тетрадки. Ловко развязал узлы на запястьях у Игната и усадил разминающего освобождённые затёкшие руки бергала на кедровую чурку у стола. Пододвинул тетрадь и химический карандаш.
— Опиши подробно все ваши похождения. Да помяни всех убиенных и пограбленных вашей бандой. А вы, соколики, давайте-ка в помощь ему. И всяк свою заслугу не таи: кто избы и жито жёг, скотину побивал, запасы да пчельники зорил. Покуль правду не изложите, ни кормёжки, ни питья не дам. Будете выкручиваться, оставлю одних, у меня ишо имеются зимовья. А вы пропадайте. Правду отпишите, какой бы она ни была, — выведу живыми к людям и сдам властям.
При этих словах Кишка и Фенька быстро и недоверчиво переглянулись. Однако в душе у каждого ворохнулось: а вдруг да и сдержит слово энтот могучий кержак! Тока бы до своих дойти! А там-то уж мигом в рогульку свернули бы непонятного и, видать, малость чокнутого богатыря! И не таким рога обламывали! И не таки сапоги нам лизали! — тихо возрадовались узники, но виду не подали.
— Особливо опишите злодеянья вашей командирши, — ровным голосом продолжил Прокоп. Он, конечно же, заметил, какое впечатление произвели на чоновцев его предыдущие слова, но никак не выдал себя: зачем им знать, что их скрытые помыслы охотнику ведомы и открыты, как замысловатая вязь звериных следов в зимней тайге. — Как же ты, такая красивая да ладная, душу-то имеешь чёрную! — Прокоп прямо посмотрел в серые, с поволокой, глаза Феньке. — Тобой ить детишек малых пугают, люди клянут всю твою родову. Великий соблазн имею и я, раб Божий, прибить тебя. — При этих словах Фенька будто бы испуганно и виновато опустила очи свои долу, но это получилась так деланно, что даже Кишка недовольно сморщился: комедь ломает командир. Прокоп усмехнулся. — Да ты не боись! Рук марать и греха на душу я брать не стану. Сдам вас властям, пущай они ищут на вас управу и выносят, как у вас принято завсегда, — свой справедливый революционный приговор. А я отсель, из тайги погляжу.
Часа через два почти все свободные листки тетради были исписаны неровным, прерывистым корявым почерком вспотевшего от усердия Игната. Прокоп внимательно прочитал всё написанное, на минуту помрачнел, но тут же взял себя в руки и приказал — ниже этой коллективной исповеди чёрных дел — написать Игнату в столбик все должности и фамилии находящихся в избушке красных карателей. Освобождая попеременно всем запястья от уз, он заставил их расписаться каждого напротив своей фамилии.
Уводил чоновцев со своей заимки Прокоп по темноте. Он связал всех пятерых одной пеньковой бечевкой, вернул им оружие, но, естественно, без патронов. Принудил, как бы не отнекивались пленники: мол, на что эта обуза, кони-то всё одно пропали, взять с собой сёдла и сбрую. Через лог нашли они лошадей, мирно стоящих на вытоптанном снегу вокруг объеденной с боков высокой копны и похожей от этого на ядрёный боровик с припорошенной, мутновато-белой в ночи, овальной шляпкой. Лошадей поймали и определили так: два более сильных и выносливых жеребца шли, на манер алтайских снеготопов, следом за Прокопом по лыжне, ломали её и натаптывали тропу для остальных, три лошади замыкали отряд.
На третьи сутки, под утро оказались они в тесном ущелье на берегу замерзшей реки, что гулко клокотала подо льдом. Это была первая река, встретившаяся на их пути, и до горняцкого городка от неё не больше двух часов пешего хода, а на лыжах и того быстрее. Прокоп молча — он вообще за весь переход если и сказал, то не больше двух десятков слов — собрал всё оружие чоновцев и унёс его к середине реки, где лёд тоньше, раздолбил лунку и утопил ножи, карабины, револьвер и маузер. Вода, глотая смертоносное железо, даже ни разу не булькнула. После этого Прокоп накормил покорных и усталых пленников, наломал лапника, смастерил под разлапистой пихтой-вековухой что-то наподобие шалаша и, уложив их рядком, набросил сверху доху и прикрыл, чтоб не задувало, вход в шалаш толстыми хвойными ветками. Погода мягкая, не морозная, дело к снегопаду, денёк полежат, погреют друг дружку, не околеют. А буран — это кстати: он сровняет с сумётами, укроет все их следы в тайге. Захотят найти заимку — вовек не отыщут! Лошадей привязал раздельно, ближе к склону, заросшему редким тальником. Здесь кони могли не только обгладывать тонкие сочные прутья, но и копытами извлекать из неглубокого снега сухую траву и листья. Свистнув Трезора, охотник заскользил на лыжах вниз по ущелью и спустя два часа уже отряхивал снег с овчиной шубы, барсучьей шапки и утеплённых войлочными пайпаками и берестяными вкладышами в подошву кожаных бутыл на одной из окраин Талова.
Двухэтажное бревенчатое здание с красным знаменем на фронтоне крыши Прокоп отыскал минут через тридцать. Надпись: «Городской комитет ВКП (б)» ему приходилось читать не в первый раз. Он бывал в этом городке не сказать, чтобы часто, но два-три приезда в год сюда — это уж точно. То пушнину продать, то орехи и ягоды, то рыбой да свежей говядиной поторговать. Были и знакомые в Талове, но теперь не до гостеваний, надобно быстро сдать тетрадь с признанием чоновцев и его припиской, где их можно найти еще живыми, в приёмную первого секретаря горкома, а ежели подфартит, то вручить и ему самому. Потому что в милицию и к чекистам идти, размыслил Прокоп, — это всё одно, что с петлёй на шее шагнуть в костёр!
— Мне бы первого секретаря увидать, — обратился Прокоп к сидящему в коридоре за широким, покрытым зелёным сукном, столом с чернильным прибором и телефоном бритому мужчине в полувоенной форме. — Земляки просили передать одну бумагу.
— Товарищ первый секретарь сейчас занят, — спокойным голосом сказал бритый, — оставьте ваше заявление. Как освободится товарищ Милкин, я обязательно передам.
— Мне бы лично в руки товарищу Милкину. — Прокоп на секунду обернулся, окинул быстрым взглядом стоящего у входных массивных дверей милиционера и торопливо закончил: — У меня дело большой государственной важности. Люди пострадали от беззаконья. Надобно срочно разобраться и наказать виновных.
— Товарищ, я же сказал: разберёмся. Всё передам. Оставляйте ваши бумаги. Не беспокойтесь, вот я их взял, сейчас оформлю, занесу в журнал. А вы спокойно идите. Всё решим.
— Так ить и нынче некоторые могут погибнуть.
— Идите, идите. Всё передам. Товарищ милиционер, проводите гражданина.
— Да нет уж, сам отыщу выход. Прощевайте покуль.
И Прокоп пошёл к дверям. Бритый же уселся на стул с высокой спинкой, пододвинул к себе тетрадь и стал лениво пролистывать страницы: что ж здесь, дескать, такого интересного принёс этот неугомонный лесовик, как окрестил бритый про себя Прокопа за его лохматую шапку и меховую кухлянку. Однако едва вчитался он в корявый текст, лень как ветром сдуло, и уже через пару минут бритый был в кабинете первого секретаря, а еще через две вооружённая охрана резво мчалась к дверям. Но ни во дворе, ни на улице, ни в прилегающих к ней переулках лесовика и его лайки уже не было и в помине. Зато спустя каких-то пятнадцать минут все, бывшие в этот момент на горкомовском дворе, безо всякой команды вытянулись в струнку и лица их приняли выражение крайней преданности и почтения. Скрипя новенькими резиновыми протекторами, во двор въезжал крытый легковой утеплённый автомобиль, за ним грузовик с вооружёнными молчаливыми латышами в кожаных, на меху, картузах и тужурках — личная охрана Исхака Филипповича Лысощёкина. С полчаса назад они по специально оборудованным металлическим сходням выгрузились с литерного бронированного поезда. Что ни говори, а знал себе цену и любил комфорт глава губернии.
Визит первого секретаря губернского комитета партии был неожиданным, без предупреждения, и поэтому вызвал лёгкую панику среди руководства города. Сам Милкин без пальто, с открытой головой выбежал на высокое крыльцо и замер у обитой кумачом колонны, пока грузный Лысощёкин выбирался из автомобиля и с брезгливой гримасой на одутловатом лице поднимался по ступеням. Фома Иванович дёрнулся было навстречу, но был остановлен хлёстким, как бич, взглядом круглых холодных глаз из-за пенсне. Лысощёкин, не здороваясь, прошествовал прямо на второй этаж, в кабинет Милкина, шумно отодвинул кресло и, плюхнувшись в него, обвёл безжалостными совиными глазами проследовавших за ним Милкина и подоспевшего Ширяева.
— Вы мне ответите, куда людей подевали! В лагехя захотели, на лесоповал? К стенке пхислоню, как миленьких!
— Товарищ первый секретарь губкома, — робко начал Фома Иванович. — Люди выходят из тайги. В лазарете проходят курс лечения двенадцать бойцов. Поступили сведения, что и руководство отрядов живо. Они здесь, недалеко от города. Мы как раз перед вашим приездом снаряжали поисковую группу.
— Так что ж вы молчали! — нетерпеливо перебил Лысощёкин и, задумавшись на мгновение, бросил: — Я тоже еду. Впехёд!
И уже в дверях, не оборачиваясь, процедил:
— А сведения вехные?
— Скорее всего, да, — поспешно ответил Милкин и, покосившись в сторону Ширяева, добавил: — Любопытную тетрадь оставил в приёмной один таёжник, видимо, из кержаков. Мы, как узнали, что написано в этих бумагах, пытались задержать таёжника, да он как в воду канул.
— Хаззявы! Вехнёмся, обсудим на заседании пахтактива ваши халатные действия. Тетхадь сейчас же мне. В пути ознакомлюсь. И давай немедленно — впехёд, да возьмите побольше бойцов. Вдхуг засада!

Пленников отыскали довольно быстро по припорошенной позёмкой, едва угадываемой лыжне Прокопа, которой он входил в Талов. Чоновцы были, хоть и сильно обморожены, но живы и в сознание. Лысощёкин и Милкин ждали их на окраине городка в избе секретаря партийной ячейки одного из лесопунктов, где Исхак Филиппович то мрачнел и возмущенно топал ногами, то заливисто хохотал, зачитывая вслух исповеди незадачливых чоновцев.
Руководил операцией Ширяев, он же первым и разворошил пихтовый лапник и сдёрнул холодную доху с закоченевших Феньки-Стрелка, Кишки-Курощупа и бергалов. Бойцы в это время ловили лошадей у обрывистого пригорка.
— Тек-с, Аники-воины! — Лысощёкин вперил свои студенистые глаза в робко столпившихся у порога чоновцев. Их по дороге сюда оттёрли снегом и дали каждому по глотку спирта. Хлебнула и Фенька. Разморенные, они плохо соображали, но скрытую угрозу для себя в этих словах почувствовали все. И потому подобрались. Между тем Исхак Филиппович всё больше входил в раж:
Командихы сханые, где охужье? Где бойцы? Где изловленные пхеступники? Полистал я ваши откховенья. Хохоший пхиговох вы себе накахябали. Мне остается его только подмахнуть — и мои охлы вас мигом к стенке пхислонят! Но я обожду, покуда вы не пхизнаетесь, кто задумал и кто исполнил злодейское убийство товахища Гомельского, нашего гехоического комиссаха! И не думайте, что я повехил всей этой вашей филькиной гхамоте! — Губсекретарь брезгливо отодвинул от себя ближе к середине застеленного кумачом стола помятую тетрадку. — Лучше пхизнайтесь по-хорошему — кто надоумил вас жечь и гхабить тхудовое кхестьянство! Сказано было — найти и наказать хеволюционным судом бандитов и кулаков, а вы, двухушники и пособники импехиалистов, подняли гхязные лапы на тхудовых пхомысловиков! — Лысощёкин шумно вздохнул и запальчиво закончил: — Да я вас в похошок сотху! Дехьмо своё жхать заставлю! Конвой — в тюхьму их, на нахы! И глаз не спускать с этих вхагов находа!
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Дед Петро сидел на подсохшем комле поваленной сосны и, опершись на посох, смиренно поглядывал вокруг себя. Проталины, что рассекали во всех направлениях опушку с ноздреватыми, осевшими сугробами, парили, пригретые тёплым солнышком апрельского ясного денька. Кое-где синели бутоны первых кандыков и белели нежные лепестки подснежников на чёрной, в серых косицах прошлогодней травы и листвы, земле. Из ближнего леса доносилось весёлое теньканье синицы да мелодичное постукиванье дятла. «Обманули-таки зиму-то, теперь заживём, — радостно звучало в душе сильно сдавшего за это время старика, — слизуном, крапивкой, черемшой-колбой да какой иной травкой подкормимся. Даст Осподь, скотинку подымем, земельку распашем, хлебушка посеем. А там, гляди, и ребята с промысла пробьются. Да будет так — во имя Отца, Сына и Святаго Духа!» Дед приподнялся с лесины и осенил себя двуперстным крестным знамением.
— Доброго здоровьица, дедушка! — из-за распустившейся вербы, в изжёлта-серых пушистых цветах которой деловито гудели пчёлы, вышел с котомкой через плечо Северьян Акинфыч. — Ишь, какой знатный сбор хлебины у Божьих тружениц. — Монастырский сторож проводил тёплым взглядом пчёл, отлетающих от дерева и несущих на задних мохнатых лапках комочки жёлтой пыльцы. — Пяток колод в моём хозяйстве — я их ране надолбил, ишо до исхода, мы в то лето рубили скит здесь, опосля шёл проведать, прихватил полные роёвни с собой, да в колоды и ссыпал. Они возьми да и приживись! Нонче, даст Бог, медком детишек побалуем.
— Славно-то как, Северьянушка! — Дед Петро погладил морщинистой ладонью изогнутую ручку посоха. — Теплынь, благодать. Девятый десяток живу на свете, а, поди ж ты, всякую новую вёсну радуюсь до слезы в очах и благодарю Оспода за то, что подарил мне жизню! Всякая весна как первая! — Дед Петро благостно вздохнул и смахнул набежавшую влагу с подслеповатых, выцветших от возраста голубых глаз.
— Слыхал я, дедушка, — уходят ваши в Саяны? Бают, скотину выправим, хлеб обмолотим, сберём иных припасов и во второй половине лета всем скопом, мол, наладимся в путь.
— Надоть идти. Местные власти всё одно жизни не дадут. Будут выслеживать, яко медведей. А в Саянах становья наших братьев по вере. Смолоду Меркул хаживал туда. Дорогу знает. Низкий поклон тебе и матушке Варваре за приют и христовое вспоможение. Всех людей сберегли, однако дале испытывать судьбу не будем. Да оно и вас освободим от лишних тягот и забот.
— Побойся Бога, старче! Вы и детки ваши: да разве ж сие — тягость! Напротив — подобная богоугодная забота — неизъяснимая благодать и радость и монахиням, и послушницам. А уж мы с матушкой-наставницей денно и нощно благодарим Бога, что сподобил нас помочь молитвой и трудами гонимым братьям по вере. — Северьян Акинфыч истово перекрестился и направил разговор в другое русло. — Мирские-то, рудознатцы с вами уходят али здесь на житьё определят себя?
— Нет. Домой просятся, скучаем, жалуются, по родным. Хучь бы одним глазком глянуть на их, говорят. Однако ежли сцапает их Чека, то и нам беды не миновать. Слыхал я — нехристи умеют выпытать, вытянуть из человека всюю душу. Мы-то уйдём, а монастырь осквернить и порушить могут.
— Чтобы утишить сумятицу в ихних душах, надобно послать, как откроется путь, верного человека в город, он бы спознал всё о горняцких семьях и снёсся с имя. Тем бы и камень снял с сердец рудознатцев. А боле как!
— Да и мы об том же толковали намедни с мужиками. Так, однако ж, и сладим.
— Вот ты, старче, молвил про нехристей, а я ить в 20-м, в Крыму едва ноги унёс от их, — взор Северьяна Акинфыча затуманился печальной поволокой. Он помолчал, как бы заново переживая в душе те, десятилетней давности события. Дед Петро, не поторапливая сторожа, всё же с некоторым любопытством ждал, когда тот продолжит свою речь. Северьян Акинфыч наконец собрался с духом и начал: — В Гражданскую междоусобицу был я в Белой армии. Попал туда опосля фронта, с Франции, где наш корпус сполнял союзнические обязательства. Когда забурлило здесь, в России, нас, через недолго, погрузили на корабли и привезли в Крым. В штыковую я не хаживал, годы уже были не те, служил денщиком у господина полковника Рябушинского. Опосля того как Фрунзе пробился к нам скрозь Перекоп, белые, кто схотел да успел, отбыли опять же на кораблях союзников в Константинополь. Однако многие остались, тяжко Родину покидать, да и потом, не единожды и над позициями, и над городами летали в небе аэропланы и сорили листовками с воззваньем самого Фрунзе: бросайте, мол, ребята, винтовки, Гражданская война кончена. Пришло время вернуться к мирной жизни. Мы все, дескать, люди русские, забудем распри, пора поднимать сообща Россию из руин. Мы поверили, сложили оружие и стали ждать, когда новая, красная власть решит, что ж с нами делать. Мой полковник уплыл, я слонялся по Джанкою один-одинёшонек, слушал разговоры однополчан. Многие из них вслух мечтали, как вернутся домой к жёнам и детишкам, как отстроят порушенное хозяйство. И вот однажды в одно утро по всем крымским селеньям и городам были расклеены бумаги, где говорилось, что нынче же, не откладая, нужно всем бывшим воинам армии Врангеля встать на учёт по месту нахождения каждого. Внизу бумаги стояли две фамилии комиссаров Красной армии, одна какая-то непонятная: Бела Кун, другая, очень даже привычная русскому уху — Землячка. Люди воодушевились, засобирались и к назначенному часу почти все были в местах, указанных в бумагах. Никого не смутило тогда большое скопленье вооружённых красноармейцев в кожанках, весело гогочущих около ворот, в сторонке. Офицеры без погон, юные корнеты и прапорщики, солдаты, бравые казаки с лампасами всё подходили и подходили к воротам и скрывались внутри двора. Меня же какая-то неведомая сила всё удерживала незримой рукой: хочу сделать шаг на улицу из подворотни, куда, не знаю почто, забрёл, а ноги вдруг станут ватными и не идут. Прислонюсь к заплоту, охолоню, тока сберу силы идти, опять та же катавасия. Помучился я так, потолкался, да решил обойти улицу кругом, дворик-то глинобитный, сквозной. Но что за диво. В тую-то сторону ноженьки сами меня понесли. Я обежал улицу и оказался на окраине Джанкоя, со степи. Дале, куда хватало глаз, голая земля да меловые взгорья с балками и оврагами. На открытое поле я не пошёл, а незаметно выглянул из-за угла каменной изгороди. В полуверсте от меня, по направленью к балкам тянулась большая колонна моих сослуживцев под плотным конвоем тех самых, как я теперь уж догадался, чекистов в кожанках. И шла она не с улицы, а с задних дворов. Я всё понял. Люди заходили по одиночке во двор, их записывали и направляли к задним воротам, через кои обычно загоняют скот и подвозят сено. Там набирали колонну и строем куда-то уводили. Покуль я так раздумывал, со стороны балок послышались отдалённые пулемётные очереди. Они-то окончательно привели меня в чувство. Я отыскал пустой сарай, осмотрелся, нет ли поблизости кого, кто бы невзначай заметил меня, и, увидев, что ни одной души нет, улез на чердак, где и провалялся до ночи. Как стемнело, осторожно спустился вниз, и только меня и видели! Уже в Ростове, на вокзале услыхал краем уха разговор о том, сколь чекисты подло расстреляли в Крыму сдавшихся белогвардейцев, числа назывались жуткие: до шестидесяти тысяч несчастных. Говорили, будто Фрунзе себе места не находил после этой расправы, сказывали, даже хотел пулю пустить в свой пролетарский лоб, да Ленин, мол, отговорил: твоё, дескать, участие в этом революционном возмездии мы ценим, но тока ты себя шибко-то не преувеличивай. Купились беляки на твои посулы и получили сполна, как всякая другая контра. И не убивайся ты так, Михал Васильич, ну, наобещал с три короба, с кем не бывает. Спасибо нашему венгерскому товарищу Бела Куну и горячей комиссарше Залкинд, тьфу ты, товарищу Землячке за революционное исполненье, а товарищу Троцкому — за его идею: собрать всё белое, буржуйское отребье в одну кучу — и разом прихлопнуть. Ишо на вокзалах перешёптывались, как вождь бахвалился и сулил этим палачам и изуверам: вот как тока победит, дескать, мировая революция, мы в вашу честь переименуем города, в Венгрии столица будет называться Бела Куном, а в Палестине — Залкинд. А уж Фрунзу-то будто бы в депешах из Кремля по-отцовски вразумлял: ты, товарищ Михал Васильич, полечи покуль свои нервы там, на водах в Крыму, да оздоровивши, непременно возвращайся в Москву. С нетерпеньем ждём-с. Это ж какой изворотливый, змеиный ум надобно иметь, чтоб додуматься до подобной страсти! — горько закончил свою историю Северьян Акинфыч и поднялся с валежины. — Пойду я, дедушка Петро, а то ить работа вешняя итак уж заждалась. Прощевай покуль, старче.

Степан Раскатов спускался пологим бережком говорливого и полноводного ручья Лукавого с удочкой в руках. В холщовой сумке у него, проложенные листьями свежей крапивы, лежали десятка два крупных хариуса. Клёв на мушку из крохотного подкрашенного клочка шерсти нынче был хоть куда — только успевай бросать на волны леску из светлого конского волоса да вовремя подсекай! За утёсом, что выгибал и вдавливал русло в противоположный лесистый склон и который нужно было обходить по щиколотку в прохладной прозрачной и быстрой воде, открывалась поскотина пригородной деревеньки в пяток изб. Здесь, в добротном доме у дальнего родственника, тоже знатного охотника, Василия Николаевича Алькова, и опнулся[232] промысловик, передал тому для сбыта в Таловскую заготконтору сорок соболиных шкурок да два вороха беличьих. Сам показываться в город счёл опасным.
Раненько поутру уехал затравевшим просёлком на подводе родственник с наказом расспросить у надёжных земляков о минувшей осенней сумятице, а заодно на часть вырученных за шкурки денег закупить пороха, дроби, свинца на жаканы и прочей мелочи, необходимой охотнику, в том числе несколько мотков суровой нитки, дратвы, игл разного калибра. В другое время Степан все свои дела оформил бы сам. В заготконторе работали приёмщики тоже из кержаков, лишних вопросов задавать не любившие: сдал — получи, будь здоров. С этой стороны опасаться нечего, но в городе запросто встретишь знакомых, и не на всякого из них можно положиться. Кто-то уже испробовал искуса доносительства, когда за сведения щедро платят, а лёгкая деньга ох как тянет и манит к себе нетвёрдую душу! И ни к чему, однако ж, своим появлением искушать таловский народ. Степан выложил в тень под навес рядком рыбу и присел отдохнуть здесь же, на чурку для рубки дров.
Василий Николаевич вернулся к вечеру. Степан подсобил распрячь Гнедого, и они удалились до ужина на поросший шелковистой травкой-муравкой бережок потолковать.
— Больших разговоров о вашем исходе не слышно, — неспешно начал Альков. — Однако ж, Митрий Лексеич, что писарем иль как по-теперешному — делоуправителем, служит в исполкоме, сказывал: будто бы Чека готовит новый рейд в тайгу, так уж чешутся руки у них вас изловить. Ишо он наказал передать — нет у властей ни одной фамилии, ни единого имени-отчества людей, точно определённых в участии против их. Так, мол, тычут пальцем в небушко: зажиточный — значит бунтовщик, самостоятельный — туда же. Но рейд будет не как осенний — кровавым наскоком, а будто бы с целью отыскать зачинщиков и наказать по всем ихним революционным законам, а остальных якобы вернуть в места бывшего, ныне пожженного обитанья: мол, поможем со средствами и материалом отстроиться заново братьям-промысловикам. Так-то вот, милый ты мой Степанушка! Озаботилась власть и о вас! Вишь, какую заманку удумала.
Василий Николаевич с минуту помолчал, полюбовался на игру прозрачной волны, будто огранённой по изломистым гребням перламутровым жемчугом, и продолжил:
— Теперь, что касаемо Феньки-Стрелка да Никифора-Курощупа с бергалишками, — по зиме наведался в Степановы охотничьи угодья Прокоп Загайнов и поведал тому, как доставлял в Талов шалую пятёрку чоновцев, и Алькову была знакома эта история. — Феньке и Кишке дали сроку по десять лет лес валить, а бергалам — по пять. Не все ить вышли из тайги, боле десятка чоновцев прибрали морозы, да дикий зверь растащил. Сначала за бессудные убийства, пожоги и разор, но боле за утопление комиссара и за то, как бросили в тайге замерзать бойцов, назначили расстрел, но опосля заменили разными сроками. Да, одного бергала, Игната Севастьянова, слух прошёл, будто бы в Усть-Каменном на пересылке уголовники зарезали, чёй-то, мол, поперёк брякнул главарю ихнему. Вологодские срок службы дослуживают, вроде все целы.
— Известия твои, Василий Николаич, с одной стороны — обнадёживают, с другой — настораживают: а не хороводы ли какие для отвода глаз затевает с нами новая власть? Для примера, глянь вон, десяток твоих пеструшек червяков да личинок на подсохшем откосе раскапывают. А теперь, видишь, к ним приближается чужая, соседская курица. Она лишь копнула лапкой разок-другой, а на третий сбежались твои, и — ну её клевать, унести бы живой ноги! Так же вот и мы — чужие для комиссаров, да окромя того — ишо и меченые для Таловских властей. Покажут вид, мол, простили вас, а в уме-то держат — до подходящего случая! Чуть чё, мы первые на очереди, посколь для их кержаки — элемент чуждый, навроде этой заклеванной куры. — Степан бросил в волны ручья подвернувшийся под руку камешек и с чувством сказал: — К своим вернусь, так и обскажу — идти надобно, новые земли искать в горах, и как можно дале отсель! Здесь нам жизни не дадут.

Бутоны жарков-купальниц мелодично покачивались от лёгкого дуновенья июньского ветерка и навевали впечатление, что таёжный луг, взятый в белоснежно-зелёную оправу цветущих черёмух и пихт, похож не только на гигантскую оранжевую брошь, с багровыми вкраплениями роскошных пионов — марьиных корений, но и чем-то неуловимо напоминает живое, подвижное озеро, поверхность которого ярко и сочно устлана цветными перьями заката. Промысловики, что только накануне сошлись вместе у Сучьей Дыры, узкой, с бешеным водопадом, базальтовой горловины главной реки этих мест Убы, цепочкой брели через луг к недалёким отрогам Тегерецкого белка. В поводу каждый из них вёл навьюченную тороками и тугими кулями с провизией и мелкими бытовыми товарами лошадь. Сами кержаки шли налегке, лишь по карабину за спиной да по ножу в кожаных ножнах на поясе. Конями разжились у братьев-старообрядцев, что обитали в окрестных к Талову ущельях. Кто поменял на собольи шкурки, кто отсчитал советскими ассигнациями стоимость выносливой монголки.
Лайки дружно уже в который раз вспугивали косачей, что, тяжело взмахивая крыльями, низко взлётывали и тут же снова падали в траву и, припадая на бок, юрко убегали в кусты, увлекая за собой азартных собак. Охотники понимающе переглядывались, поощряли весёлыми криками птиц, не было секретом, что таким необычным способом — прикинувшись раненым, косач уводит от находящегося где-то рядом гнезда с птенцами и матерью-тетёркой смертельную опасность — собак и людей. Но ни у одного настоящего промысловика никогда не поднимется рука ни на птицу, ни на зверя в пору вскармливания теми своего потомства, ни — упаси боже! — на их выводок. Таковы не только неписаные уложения таёжного бытия, а и признак твоей близости к той высшей промыслительности, которой в незапамятные века установлены земные основы и предначертания всему сущему.
На привале, что разбили у говорливого ручейка со студёной до ломоты зубов и необыкновенно вкусной водой, Степан Раскатов, когда прибрали стол и отдыхали, давая возможность подкормиться свежей таёжной травой коням, вспомнил давешних косачей.
— Сызмальства тятя брал меня с собой на вешние косачиные и глухариные тока, — начал Степан, покусывая сочный зелёный стебелёк. — Скрадём, бывало, ночь, где-нибудь под скалой, а под утро на подсохшую проталинку рядом с нами слетаются птицы. Первыми самки садятся и — ну кружить по полянке, покуль не собьются в кучу. Причём в серёдку уталкивают молодняк, а те, чё солидней возрастом, ходют с краю. — Степан улыбнулся. — И вот на зов слетаются, выбегают из кустов, из-за скал пёстрые, ярко раскрашенные ухажеры. И начинают ходить-токовать вокруг да около сбившихся в кучу серых самок. Сколь раз мы с тятей глядели, как молоденький, в первый раз увидевший копылуху глухарь выхватывал любую старенькую самку с краю и, счастливый, уводил её с поляны. Таким вот макаром прыткие да молодые разбирали опытных копылух и тетёрок, зато старым и опытным самцам, кои из-за возраста не поспевали первыми на игрища, доставались молоденькие нетоптаные самки из серёдки. Бывали и бои, но лишь между матёрыми, за самую юную и статную красавицу. А ить как разумно излажено у матушки-природы по промыслу Божьему: с одной стороны — сила и молодость, с другой — опыт и ум. И никакого тебе оскудевания и истощения породы!
— Ты чё, Стёпа, агитируешь нас жениться на старухах? — Прокоп Загайнов весело посмотрел поочерёдно на всех своих товарищей. — Я как-то не готов.
— Прокоша, я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму! Придёт срок, даст Господь, ты оженишься, и чё, опосля этого каждую вёсну будешь бегать на вечёрки выбирать себе новую невесту? У нас уклад человечий, у птиц и зверя — свой. И потом, они детишек ростят сезон, а мы — долгие годы. Уразумел, бабушкин жених? — Степан дружелюбно потрепал Прокопа по плечу и закончил серьезно: — Всё, братцы, побалагурили, пора сбираться в дорогу. Душа не на месте — как там наши отзимовали? Всё ли у их ладом? Все ли в добром здравии?
— А я вот давеча подумал, — подал голос Федот Грузинов. — Как бергалы. Освоились ли, стерпели ли нравоученья и одёргиванья наших стариков? Они ж нетвёрды в вере, а старикам подай, чтоб всё тока по-ихнему было. Как бы не нашла коса на камень.
— Да ты чё, Федот! Есть об чём печаловаться! — И Степан охотно пояснил: — Аль ты не слыхал: ишо в осень, перед нашим уходом троё из них приняли обряд крещения в купели. Остальные покуль временят. А ить я несу им весточку об ихних семьях. Василий Николаич по моей просьбе узнал, как они нонче живут. Так вот, у Михаила Антропова, того, чё рябой да молчун, жена померла ишо в заложниках, в остроге, а детишек по родне разобрали, их у его пятеро, мал мала меньше. Двое парнишек в Талове, у тетки, а девчушек, тех в Усть-Каменное тоже свои взяли. Остальных жёнок с детишками к зиме выпустили, вроде все живы, холода перемогли, из-за нужды бабы на шахте все ныне, кто карбитчицей в ламповой, а кто и в забое. Семьи-то тянуть надобно.
— Все хлебнули лиха от Чека, — сказал молчавший до этого Никита Лямкин. — В марте я проведал Гусляковку, она ить недалёко от моих угодий — два дня ходу по доброму чарыму. Избы пожжёны, одни печи обгорелые в сугробах торчат. Сердце так сжалось, хоть вой. Ей-богу, встреть я в тую пору проклятых чоновцев, всех бы пострелял, яко бешеных собак. Будто душу кто вынул, такая горечь взяла. Не помню, час аль два просидел на горелой лесине у родимого пепелища.
Опосля, как полегчало малость, ушёл обратно. А камень на сердце по сию пору.
— Я ж сказывал, Никита, наказали будто б этих нехристей. Нынче нам думать надобно, куда идти? В начале двадцатых, как тока новая власть принялась глумиться над верой, кое-кто из наших, — я ишо мальчонкой был, но всё помню, — пробрался горами в Китай. Позже ходили слухи, чё там они не задержались, а морем уплыли аж в Южную Америку и Австралию. Однако ж, коснись меня, я ни за чё из тайги да из гор не уйду — здесь всё моё, а там кому я нужон? Другое дело, на пепелище нам нет возврата, но тайга-матушка велика, завсегда укроет сынов своих.
— Верно. Правильно говоришь, Степушка. И мы — никуда от своих! Уйдём всей общиной дале в горы, и пущай Чека хоть заищется! Тока зубья гнилые себе пообломает! — с одобрением поддержали Раскатова друзья-промысловики.
Гусёнок, так прозвали старшие ребята восьмилетнего Сашку Грушакова за узкие плечи, широкий зад и походку вперевалку, копошился в береговом нечистом песке городской речушки Филипповки. Рядом с ним стряпала из мокрых комков фабричного, обильно осевшего на берегах концентрата продолговатые пирожки младшая пятилетняя сестрёнка Натка. Выше, на полянке гоняли мяч мальчишки с их улицы. Улица эта тянулась до широкой полянки — пустыря от новой обогатительной фабрики через полгорода и называлась 10-я годовщина Октября. Одноэтажные бараки с дощатыми сараями во дворах, устланных булыжником, чтобы в дожди люди не тонули в непролазной грязи, кое-где на задворках лоскутки зелёной травки-муравки, да крапива с полынью вдоль заборов, отделяющих дворы друг от друга. Последний барак стоял торцом метрах в пяти от обрыва на пустырь, с обрыва все кому не лень сбрасывали мусор и бытовые отходы, но жильцы подъезда на торце так привыкли к этой свалке, что давно уже и не обращали никакого внимания на горы мусора. Больше того, он стал как бы частью местного пейзажа. Ребятишки находили здесь старые дырявые кастрюли, худые вёдра, отполированные до блеска кости домашних животных, куски ржавого железа, гнутые ножки и продавленные сиденья кресел и стульев, всё это стаскивалось к реке, где из подобного материала строились шалаши и целые ребячьи поселения, скрытые в тальниковых прибрежных зарослях.
Еще неделю назад и Гусёнок играл вместе с другими и в казаков-разбойников, и в красных и белых, и самозабвенно гонял по поляне мяч, но третьего дня Вовка Антропов по прозвищу Командир, ровесник Гусёнка и коновод их ребячьей ватаги, придрался к нему: чё ты, мол, зажилил краюху хлеба и кусок сахарину! И больно торкнул Сашку в бок. Гусёнок связываться с конопатым и упрямым Вовкой не стал, а отбежал подальше и завопил на всю поляну: «Вражий выблядок! Вражий выблядок!» Точно так, как когда-то орал, пуская слюну, пьяный папанька, перед тем как уехать в тайгу имать Вовкиного отца и других врагов народа. И пущай опосля, когда папаньку неправильно заперли в тюрьму, Сашку тоже стали обзывать такими же нехорошими словами, но маманька сказывала, что отец ваш герой революции и его оговорили враги и пособники буржуев. Погодите, потерпите чуток, наша родная власть разберётся — папаньку освободят, да ишо и награду какую дадут! И Гусёнок каждый вечер засыпал с мечтой, что утром откроются двери тесной комнатки в бараке, — куда их переселили из просторной, с высокими лепными потолками двухкомнатной квартиры в тот день, когда папаню опосля тайги, даже не отпустив домой ни разу, в тюрьму увели, — так вот, двери распахнутся, и весёлый отец подхватит их с Наткой и закружит по комнате. Но наступало очередное утро, и Гусёнок просыпался от одного и того же шума: мать раздражённо гремела в закутке пустыми кастрюлями и вполголоса костерила власть, что отняла от семьи кормильца. Ругань почти всегда заканчивалась жалобным и тонким плачем матери, доносившимся из-за цветастой занавески.
Тогда на полянке Вовка нагнал-таки его, хотя запыхавшийся Гусёнок уже взбежал по тропке на обрыв, минута — и он бы юркнул за дверь спасительного подъезда, но проворный Командир подставил подножку, и Сашка растянулся в пыли. Вовка подождал, пока он подымится с земли — лежачего не бьют — и давай валтузить Гусёнка, приговаривая: «Сам вражина! А батька твой убивец!» Тётка Марфа, у которой с младшим братом Валеркой после смерти матери в тюрьме жил Вовка, с трудом оттащила его от Гусёнка и повела вырывающегося из рук домой. Подоспевшая Маланья успела раза два, через тётку Марфу, пнуть ногой извивающегося Вовку. В ответ Марфа с такой силой торкнула в опавшую грудь Маланью, что та выстелилась в пыли, задрав подол застиранного сарафана и обнажив молочные ляжки. Однако через секунду мать Гусёнка вскочила и, с рёвом сбив противнице на затылок платок, вцепилась той в седые растрёпанные волосы. Тётка Марфа тоже не осталась в долгу и — ну трепать Маланьины русые кудри. Сбежавшиеся на крик соседи насилу разняли распалившихся женщин.
Если сказать, что с этого случая чёрная кошка пробежала между семьями Антроповых и Грушаковых — это не сказать ничего. Первым делом грамотная Маланья настрочила донос на тётку Марфу: вот, мол, сестра сбежавшего врага народа Мишки Антропова продолжает клепать поклёпы на нашу дорогую Советскую власть. Она, дескать, и племянников малолетних воспитывает в ненависти к нашим героическим победам, особливо старшого Вовку. Этот малец агитирует контрреволюционные настроения среди ровни и героических бойцов партии обзывает убийцами. «А ишо банда малолетних бандитов, которой руководит упомянутый Вовка Антропов, нападает на сыновей и дочерей верных борцов за нашу дорогую власть и лупит их почём зря. Прошу наши справедливые карающие органы срочно принять меры и наказать по всей строгости замаскировавшихся врагов народа Марфу Антропову и ейного племянника Вовку». Написав последнее слово, Маланья на минуту задумалась, ставить ли свою подпись, но, вспомнив, чему учил её муж-сиделец, решительно обмакнула перо в чернильницу и размашисто, через всю линованную тетрадную страницу написала: Доброжелатель. После этого удовлетворённо промокнула написанное, сложила листок вчетверо и, принарядившись, отправилась в центр Талова, к управлению местного ОГПУ, где у входа на стене был прибит ящик для писем трудящихся, окрещённый злыми языками «колодой для доносов».
Дня два Маланья ходила павой да всё поглядывала на дорогу: не едут ли разлюбезные чекисты арестовывать Марфу и ейного змеёныша — племяша? Из боязни, что пропустит этот торжественный момент, не пускала в эти дни играть на поляну и своих ребятишек. А сегодня с самого что ни на есть раннего утра праздничное настроение куда-то улетучилось, скорее всего, перегорела бабёнка ожиданием, вот она и выгнала Сашку с Наткой на пустырь: ступайте, мол, с глаз моих, чегой-то голова разболелась, не до вас теперя. Сашка, смотри мне, гляди за сестрой в оба! Выпроводив детей, сама прошла в комнатку и в чём была, не сняв засаленного фартука, плюхнулась на кровать с никелированными шарами по углам. Там и пролежала без движения до полудня. Такое с ней случалось и при Никифоре, видя это, муж лишь цедил раздельно и презрительно: «Ма-ла-нья ма-ла-холь-на-я», снимал с вешалки кожанку и уходил на всю ночь либо к Ширяеву глушить спирт, либо в «весёлый барак» на соседнюю улицу. Там разбитные зазнобушки завсегда и напоят, и накормят, да и согреют так жарко, что коленки и на другой день всё ишо дрожат от сладкого напряженья!
Спустя неделю барак посетил пожилой милиционер, равнодушно поспрашивал соседей, выяснил суть скандала, поговорил по отдельности с тёткой Марфой и Маланьей, что-то почиркал в планшетке и, наказав впредь не скандалить, ушёл. После этого случая в жизни барака ничего как будто не изменилось, если не брать во внимание то, что теперь по утрам Маланья гремела посудой уже на весь коридор, потому что перед этим как бы ненароком всегда приоткрывала дверь, да чаще стали замечать соседи её пьяненькой. Тогда она бывала и с детьми ласковой, со слезами на глазах обнимала Натку и Сашку, гладила их льняные волосы, называла «моими сиротинушками», угощала припрятанными карамельками. Однако, протрезвев, она с еще большим усердием гремела посудой, ожесточённей и больней раздавала детям подзатыльники и затрещины, а потом наталкивала в тряпичную сумку кое-какие мужнины вещи, волокла их на базар, продавала и, хлебнув в зелёной палатке винца, повеселевшая возвращалась домой.

Никифор, прижимая к груди правой рукой серую кепку заключённого, левую вытягивал по шву, а слезящимися глазками подобострастно поедал мешковатую фигуру бригадира из блатных.
— Слухай сюды, Стручок. Пошамань у недобитой контры заначки, да сковырни до меня, тока тихо сольёшь, шоб на тебя не удумали. Ты, я чую, землю роешь, шоб клеймо своё закопать. Сделаешь мне — вытащу я. Век воли не видать! На — вот, хлебушка пожуй. Отощал, яко церковная крыса. Да не давись ты! Всё твоё! Тьфу ты, слизь!
— Всё сполню, я уж кумекаю, как, — с полным ртом, боясь, что бригадир, не дослушав, уйдёт, тараторил Кишка Грушаков. — Я при их — молчок, прикидываюсь дурнем. Ежли чё и брякну, то невпопад. Они уж и жалеют меня: отшибли, мол, умишко на допросах. Кто табачком угостит, кто хлебца, навроде, как ты, сунет. — Поняв, что ляпнул лишнее, Кишка осёкся и замолк, не зная, как выправить положение.
— Ты, паря, катаешь в свою игру — катай дальше, да вот тока шибко-то не заигрывайся. — Афанасий Беркутов, так звали бригадира, и погоняло имел соответственное — Беркут, грозно посмотрел сверху вниз на съёжившегося бывшего чоновца и криво ухмыльнулся: — А то, гляди, — не пришлось бы заместо хлебца в другой раз собственным дерьмом давиться! Покеда ступай, но разговор наш помни!
И бригадир грузно направился к вахте за нарядом на завтрашние работы. Кишка-Курощуп бросил быстрый взгляд по сторонам, видел ли кто его с Беркутом, и облегчённо вздохнул: лагерный плац был по-прежнему безлюден, значит, товарищи по неволе всё ишо толкутся в пищеблоке за пайкой. Надоть поспевать! Кишка натянул на лоб кепку и заспешил туда.
Зона, куда Грушаков попал на исправление, — это отвоёванный у непроходимой тайги пятачок земли на обрывистом берегу полноводной Томи, обнесённый высоким забором с колючей проволокой по верху и вышками по углам. Деляны в полутора верстах. Раскряжёванный лес подвозили конями до нижнего склада на яру, а уж оттуда сталкивали в воду. Река подхватывала брёвна и несла на своих волнах прямёхонько в запань, где их на рейде — дощатых мостках на воде — разбирали, сортировали, стягивали в пучки. Ниже рейда тоже заключённые, но самые крепкие и смелые, поскольку участок наиболее непредсказуем, вязали плоты. Люди здесь гибли чаще, зато начальство давало двойную пайку, и смена засчитывалась как полторы. Здесь работали социально близкие, то есть мотающие срок по бытовым статьям, и блатари. Правда, бывали исключения и для врагов народа. К примеру, кто-то из нераскаявшихся меньшевиков, троцкистов или бывших офицеров не глянулся куму, либо приближённым из его свиты, то — пожалуйте, сударь, на вязку плотов! Две-три, от силы пяток смен — и социально опасный и чуждый элемент проваливался между зыбких брёвен кормить сомов и налимов.
Как говаривали, посмеиваясь, бывалые вертухаи: был человечек, да сплыл, и все концы в воду. А вода в студёной, сибирской реке — ох и темна, ох да глубока, стоят в ней колом, комлями ко дну, топляки, да цепляются за них мертвяки с открытыми, изумлёнными глазами. И высасывает это предсмертное изумление наскакивающая с волны всякая рыбная мелочь. Сомы и налимы — эти присасываются основательно, надкусив прежде вместе с одёжной материей и стылую вкусную плоть.
Однако Кишка Грушаков избежал работы на реке. Десятник из блатных, узнав, что городок, откуда этапом привезли бывшего чоновца, располагается тоже среди тайги, и определил его в лес, на раскряжёвку поваленных корабельных сосен и могучих елей. Если на реке и в зоне от гнуса, с его зудящими укусами, спасал ветер, что сбивал насекомых в воду и сносил в чащобы, то в тайге от него не уберегали даже и дымящие сырой листвой и хвоей, специально разведённые против мошкары костры. Заключённые вечером брели в колонне с опухшими лицами, расцарапанными руками, изъеденными гнусом худыми шеями и костлявыми спинами, усталые и злые. Казалось, что они готовы порвать на куски каждого, кто хоть словцо молвит им поперёк, но это только казалось. Потому как при всей своей озлобленности зэки знали, что пикни кто из них, дёрнись из колонны, — пуля конвоира враз усмирит! Те ведь тоже весь день кормили гнуса, и их злость и раздражение завсегда подкреплены девятью граммами в стволе карабина. Больше того, для большинства из охранников — такова селекция, отбор в органы — зэки вроде того же гнуса: прихлопнул, размазал по плацу, догнал пулей, глядишь — и полегчало! Начальство еще и благодарность объявит за это, а бдительность твоя и рвение станут залогом твоего карьерного роста.
Фрол и Тимофей тянули свой срок в соседнем отряде, однако Кишка знаться с ними перестал еще перед этапом. Энти прикормленные им зазря бергальские собаки всюю вину наперебой сваливали на него, Никифора да Аграфену. Мы, дескать, люди подневольные, энто нас всё командиры с комиссаром стращали: не будете сполнять нашинских приказов, положим рядышком с кержаками на один горельник! Тьфу ты! Прям агнцы на закланье! Будто и не они бегали с факелами прытче других! И не они ли хмельными сильничали старух на посельях! Оря при энтом — дескать, пожар всё спишет! Ну, ничё, наш суд революционный не пошёл у их на поводу, как надоть разобрался! Пущай ноне гнуса покормят, а я покуль покумекаю — как их аккуратней прибрать. Соображениями своими Никифор Грушаков ни с кем не делился, но планы мщенья потихоньку осуществлял. Сейчас бы ему тока найти чего-нибудь у контриков, он бы враз слепил из их организацию вражеских элементов, а Тимоху и Фрола сделал бы самыми што ни на есть активными членами. Вот бы тогда поплясали сучьи дети на раскаленной сковородке у чертей. А я бы поглядел, ох, полюбовался бы вашими корчами, выродки иудины!

Июльский ливень тёплой, спасительной от гнуса стеной обрушился на выбранную до трети деляну. Вначале он лишь весело вспузырил мелкие волны таёжного каменистого ручья на дне покатого лога, что делил участок надвое. Но уже минут через пять ручей неузнаваемо взбух и превратился в бешеный поток, ежесекундно пополняемый мутными ручейками, сбегающими по исковерканным заготовками склонам. Охранники укрылись в шалаши по периметру и оттуда снисходительно посматривали на радостно пляшущих под дождём, тянущих худые руки к косматому, тёмно-лиловому небу, зэков. Тугие, освежающие струи смывали у заключённых с лиц пыль, смягчали и обезболивали коросты и ссадины, размачивали на робах засохший пот и грязь, давали подневольным людям передышку в работе.
Спустя некоторое время деляна стихла и опустела. Заключённые попрятались под пологом не вырубленных елей и сосен. На краю участка, метрах в пятнадцати от нетронутого на скалистом утёсе кедрача, под елью, толстые лапы которой начинались чуть выше головы, нашёл себе укрытие Сергей Владимирович Кузнецов, инженер-путеец из Омска, осуждённый за контрреволюционную деятельность и саботаж. Как-то на перекуре он вслух неосторожно прочитал коллегам по депо письмо от брата из деревни, где тот учительствовал после окончания педагогического института. Брат писал о том, как раскулачивали и увозили неизвестно куда справных хозяев с малыми детишками, и о том, что уже проглядываются первые признаки будущего голода: у крестьян-единоличников выгребают из амбаров и закромов всё зерно, а впереди зима.
Получилось так, что и самому Сергею Владимировичу по доносу одного из бдительных коллег-инженеров пришлось зимовать и в голоде, и в холоде предварительного заключения, а позже — и ожидая этапа. Весной, как вскрылась Томь, их этап на барже, оборудованной в плавучую тюрьму, привезли сюда, в эту сумеречную тайгу в западносаянских отрогах.
Понятно, что ель не пихта, мягкие хвойные ветки которой не пропускают ни единой капли, и поэтому опытные таёжники именно под пихтовым шатром, где в любую непогоду сухо, ладят в палой хвое свои потаённые укромины, однако и эта ель с густым игольчатым сводом над головой послужила Кузнецову добрым зонтом от ливня. Сергей Владимирович был человеком сдержанным и мужественным: как ни обрабатывали его на допросах ушлые следователи, чтобы он назвал имена сообщников, даже, облегчая ему признания, подсовывали фамилии тех, кому он читал то злополучное письмо, но Кузнецов ни одной бумаги не подписал, никого не оклеветал. Письмо он успел сжечь, и хотя прямых улик на брата не было, но всё равно Николай Владимирович, узнав, что старший брат арестован, уехал из омской деревеньки, а куда, не сказал никому.
Бить Кузнецова на допросах почему-то не били, но морили жаждой, давая есть лишь хвосты и сплющенные ржавые головы вонючей селедки с коркой черствого хлеба, либо не позволяли по трое суток спать. Как правило, через восемь часов следователи сменяли друг друга, садились за стол, что-то писали в тетрадях, изредка бросая на стоящего перед ними Кузнецова острый изучающий взгляд. А Сергей Владимирович молча и отрешённо стоял в глубине камеры под яркой лампочкой день и ночь, пока распухшие, давно ставшие чугунными столбами ноги не подкашивались, фигура во френче, сидевшая напротив, не расплывалась, и он не проваливался в обморок, стукнувшись бледным, в испарине, лбом о гладкий бетонный пол. Тогда дюжие молодцы из конвоиров волоком тащили его в холодный карцер и там бросали на мокрый пол. Едва Кузнецов приходил в себя, его опять вели в допросную, где следователь говорил всегда одно и то же: «Ну что, контра, дозрел?» И опять начиналось томительное стояние под лампой.
Сергей Владимирович глубоко вздохнул, прогоняя из памяти эти некстати нахлынувшие картины из недавних следственных дней, и стал рассеянно смотреть на отвесно падающие с небес искрящиеся струи. Золотистый оттенок дождь принял оттого, что западный край неба расчистился, и выглянувший наполовину магниевый диск солнца весело высыпал на мокрую тайгу целое лукошко ярких, косых лучей. Они переплелись с водяной пылью и распустили прямо над умытой деляной разноцветную сочную радугу. Скоро и дождь иссяк. Бригадир и десятник, матерясь и покрикивая, выгнали заключённых на прерванную ливнем валку и раскряжёвку леса.
— Инженер, слухай сюды, ступай вон к той сосне, — Беркут махнул в направлении поваленной на другом берегу ручья лесине своей огромной лапой в тёмно-зелёных наколках, самая выразительная из которых на тыльной стороне ладони изображала заходящее солнце, на толстых лучах которого красовалось уважаемое в зэковской среде слово «север». — Шоб нынче до вечера раскряжевал её.
— Гражданин бригадир, это ж невозможно одному-то! — Кузнецов, ища поддержки, оглядел толпящихся рядом зэков, но все угрюмо отводили глаза.
— Будя брехать! Не сладишь — пайки лишу. Время пошло.
Сергей Владимирович взял топор с удлинённым черенком и побрёл на другую сторону вернувшегося в прежнее русло и обмелевшего ручья. С десяток метров он прошел вдоль подмытого недавним ливнем этого берега, поскольку та сторона более крута и обрывиста, и надо было выбрать место, с которого проще вскарабкаться на деляну. Сергей Владимирович уже было поставил правую ногу на подсохший плоский валун в метре от зыбкого, с висячими космами дёрна, откоса, чтобы начать переход по камням через ручей, как боковым зрением поймал что-то блеснувшее в песчаной отмели. Кузнецов пригляделся и не поверил своим глазам: это был золотой самородок размером с детский кулачок. Он лежал себе и тускло поблескивал на песчаной подушке в шаге от берега. Подходи и бери! Что и сделал в ту же минуту весьма проворно Сергей Владимирович, и лишь спрятав находку в карман робы, он осмотрелся вокруг, вроде бы никого рядом, кто бы мог увидеть, однако в пятнадцати метрах, откуда только что пришёл и он сам, маячила тощая фигурка Кишки-Курощупа с топором на плече. По всему было видно, что Кишка двигался в его, кузнецовскую, сторону.
— Опнись, Инженер! Меня дождись! — запыхавшийся Кишка уже был в двух шагах. — Ну и лось ты, однако ж. Едва поспел догнать тебя. Бригадир послал меня в подмогу. А ты пошто такой напуганный, аль не рад?
— Да нет, рад я, Никифор, рад. Теперь-то вдвоём точно управимся. Ну, что, пошли.
— Ишь, берега-то как подъело! И ручеёк-то махонький — сопля в тайге, а, гляди-ка, тоже к бунту способен. Кумекаешь, Инженер!
— Не пойму я, о чём ты, Никифор?
— Дык я к тому, што от кого и не ждёшь сроду, а вылезет такое — хучь к стенке ставь, не ошибёшься!
— Тебе виднее, ты же, кажется, из органов. Имеешь опыт, а я рядовой инженер-путеец, отбывающий здесь, в тайге справедливое наказание за то, что оступился.
— Да уж, поди, сам-то ты в душе отродясь себя виновным не считаешь? А мне так, для виду, отбрехиваешься.
— Хватит болтать языком. Идём, Никифор, сучки рубить.
Подойдя к поваленной сосне, Кишка по-хозяйски направился в вершине, где ветки тоньше и, следовательно, очищать ствол намного легче, чем у комля, где толщина бронзовых сучьев с кулак. Сергей Владимирович покачал стриженой головой, усмехнулся и, поплевав на мозоли, принялся обрубать нижние толстые ветки.
Что делать с оттягивающим карман самородком? Пронести незаметно в лагерь — рискованно: найдут у вахты при шмоне и если сразу не прибьют, то уж срок-то добавят такой, что небо с овчинку покажется. Хотя оно и сейчас-то немногим больше. Спрятать на время, закопав где-нибудь на деляне, тоже слабый вариант. Где гарантия, что завтра тебя не перебросят на другие работы и ты больше в жизни не попадёшь на этот участок. Рассказать о находке лагерным паханам, с прицелом, что за это приблизят к себе и облегчат твоё каторжное существование, либо отнести начальнику зоны с надеждой на его ходатайство по снижению твоего срока — эти мысли по касательной пронеслись в сознание Кузнецова, но, не успев толком даже оформиться, были тут же решительно отвергнуты. За то недолгое время, что пребывал здесь, Сергей Владимирович достаточно хорошо понял, куда он попал и среди каких нелюдей теперь предстояло существовать и выживать. Не только лишнее слово, но иногда и просто неосторожный косой взгляд стоили здесь кому-то жизни. Уж не выбросить ли украдкой этот кусок жёлтого металла обратно в ручей, подальше от греха? Но тут же Сергей Владимирович почти физически ощутил тепло самородка, льющееся волнами под рёбра сквозь грубую подсохшую ткань робы. Будто благородный металл понимал смятение души узника и успокаивал того: не переживай, всё уладится, всё будет хорошо, со мной не пропадёшь.
Что-то подсказывало Кузнецову, пусть даже он и не был специалистом в геологии, что найденный им самородок в таёжном ручье не был одиноким и случайным. Вполне возможно, что где-то рядом существует золотая жила, о размерах которой можно лишь догадываться, но если брать во внимание величину самородка, так счастливо вымытого из недр ливневым потоком, то размеры эти немалые. А что, если всё-таки попытаться каким-то образом выйти на начальника лагеря и с глазу на глаз изложить ему свои соображения и догадки? Должно же хоть что-то человеческое в нём остаться? И потом, обыденная валка леса и добыча золота несопоставимы по той пользе и выгоде, которую несёт государству последняя. Очнись, Серёжа! — мысленно одёрнул себя Кузнецов. — Какому это ты государству мечтаешь сделать такой щедрый подарок? Тому, что отправило тебя за чтение правдивых строк на пять лет каторги? Или тому, в котором твой младший брат вынужден неизвестно где скрываться от безжалостных ищеек в кожанках, и никто не скажет определённо: жив ли Коля сегодня или погиб в застенках? Стоп! Опять двадцать пять! Не надо путать государство и власть с Отечеством. Власть на твоей памяти сменилась. Тогда же историческую Россию исковеркали в СССР. Началась перековка, как любят выражаться замполиты, старых элементов в новых людей. Однако пресловутая эта перековка происходит не где-то на Луне или ближе, к примеру, в той же Англии, а здесь, у нас, на русской земле, среди наших погостов, где покоится несчитанное число поколений родных, отчих нам людей. И, кстати, еще бабушка надвое сказала, чем эта широко распропагандированная перековка закончится: появлением ли новоиспечённого гомо сапиенс без роду и племени, или же полным воскрешением устоявшего, закалённого выпавшими на его долю неслыханными испытаниями, русского человека, за спиной которого великая история и великая же традиция. На благо именно таких вот русских людей и должно пойти то золото, что таится в недрах этой сибирской суровой тайги. Так всё же, что делать с этой нечаянной находкой? — стучало молоточками в тронутых сединой висках Сергея Владимировича, когда он обрубал последний сосновый сук в двух шагах от закончившего работу и отдыхающего на оголённом стволе Кишки-Курощупа.
— Слухай, Инженер, — подражая бригадиру, обратился к Кузнецову Кишка. — Я тут кумекал над твоими словами и в корне не согласен. Какая такая справедливость, ежли ты, учёный человек, валишь в энтой глухомани лес заместо того, штоб ладить свои паровозы для нашей любимой республики! Тебя оговорили — энто и к попу не ходи. Вот ты грамотный, а пошто жалобы не пишешь наверх? Я б тебе с бумагой, аль чернилами там, пособил. А ты б за энто мне поспособствовал составить письмецо в губернское ГПУ. Есть у меня верные люди, они б и передали прямо в руки кому положено.
— Устал я, Никифор, голова плохо соображает, — Кузнецов чувствовал какой-то неясный пока подвох, скрытую угрозу в предложении Грушакова и поэтому решил разговора не поддерживать. — Бери топор, да пошли к бригадиру. Темнеет уже.
— Нет, ты мне скажи, чё я не так кумекаю? — Кишка всё больше распалялся. — Я ить, может, всёй душой хочу тебе помочь, вот он я — весь на ладони! Дак и ты, дурья твоя башка, подь навстречь! Сказывают жеть: вместях и батьку колотить сподручней! Так, чё ж, я к завтрему бумагу-то подношу?
— Ни в коем случае. Мой приговор, как я уже говорил, вполне справедлив. — Сергей Владимирович помолчал, посмотрел долгим внимательным взглядом прямо в бегающие глазки Кишки и закончил: — Я свою вину осознал, раскаялся и встал на твёрдый путь исправления. Так что разговор наш я считаю законченным. Ты, Никифор, как хочешь, а я иду.
И Кузнецов, положив рукоять топора на худое плечо, начал осторожно спускаться к ручью. Кишка, что-то бормоча себе под нос, еще с минуту потоптался около лесины, громко и смачно матюгнулся, сплюнул под ноги и, подхватив с земли топор, заспешил следом за Кузнецовым.
Через вахту Сергей Владимирович пронёс самородок в кальсонах, в паху. Походка получилась стариковская, шаркающая, но это и не привлекало ничьего внимания: в их вымотанной за день колонне вряд ли кто вообще мог сейчас пройти строевым шагом и под угрозой пули. Настолько заключённые, возвращающиеся в лагерь, были изнурёнными. Помог Кузнецову и тот факт, что на входе конвойные не слишком пристально досматривали при тусклом свете фонарей припозднившуюся смену, так, пересчитали по головам и отправили в пищеблок хлебать остывшую баланду.
Где в бараке схоронить свою находку, Кузнецов знал заранее: под его нарами, ближе к стене, на спиле половой доски находился большой и неприметный сучок; Сергей Владимирович как знал, когда однажды, дежуря по опустевшему бараку, — все ушли на работы, а напарник отлучился во двор, — взял, да и с усилием поддавил его. Тот не сразу, но подался. Кузнецов аккуратно вывернул уходящий конусом вниз сучок и положил рядом на пол. В образовавшуюся дыру с трудом, но можно было просунуть пальцы щепотью. Полое пространство до суглинка в этом месте составляло примерно сантиметров пять — семь. Кузнецов ощупал изнутри всё, куда мог достать пальцами, там было пусто, значит, как тайник эту нишу никто из его предшественников не использовал, после этого инженер так же аккуратно вернул всё на место и потёр ладонью по доске, чтобы сделать опять неприметным свежий узор потревоженного сучка.
Не последним преимуществом этого маленького тайника было и то, что до него легко можно дотянуться правой рукой, лёжа на нарах на животе, что и проделал Кузнецов этой же ночью, как только угомонился и дружно захрапел в сто глоток их барак. Поместив самородок в оправу сыпучего суглинка и заткнув тайник сучком, Сергей Владимирович как-то разом успокоился, напряжение последних часов спало, он устало взбил тощую ватную подушку, перевернулся на спину и мгновенно провалился в глубокий сон. Осмотрительный инженер не мог и предполагать, что за всеми его действиями зорко наблюдает со своих нар — они третьи в ряду через коридорный проход — Кишка-Курощуп.
Как только погасили керосиновые лампы и барак погрузился в сумрак, слегка подсвеченный струящимся из окон лунным светом, Кишка ящерицей неслышно переполз на край постели и оттуда стал напряженно вглядываться в сторону нар своего дневного напарника. Еще в лесу он заподозрил что-то неладное, происходящее с Инженером: как тот испугался его, Никифора, появления, как отбрехивался от разговора по душам, как шаркал, ровно столетняя бабка, когда возвращались в лагерь. Чекистское чутьё подсказывало Кишке, что в необычном поведении Кузнецова кроется какая-то тайна. И тайну эту необходимо во что бы то ни стало разгадать. Инстинкт ищейки лишил Кишку не только сна и усталости, но и каким-то немыслимым образом сделал так, что глаза перестали слезиться, а зрение обострилось настолько, что Кишка стал в темноте отчётливо различать очертания всех предметов, находящихся в бараке. Поэтому-то сейчас, когда к всеобщему смачному храпу прибавился еще один, с кузнецовских нар, душа чоновца окончательно воскрылилась: по утрецу, сразу с подъёма, он выберет момент и шепнёт Беркуту о тайнике и попросит, чтоб тот достал чистый лист бумаги и чернил. «На чё энто, про то бригадиру знатьё ни к чему, — мечтал, уже засыпая, Кишка. — А вот некоторы завоють, яко волки в мороз, как я их выведу на чисту воду! Всяки инженеры — задаваки да друганы продажны! Али я вам не чекист — Никифор Грушаков!»

Вечером следующего дня усталый Сергей Владимирович, войдя в барак, как всегда направился к своим нарам. При неверном свете керосинок он присел на заправленное суконное одеяло и хотел уж прислониться к изголовью, когда рука наткнулась на какой-то посторонний предмет, лежащий у подушки. Кузнецов ощупал его и похолодел: это была та самая пробка из пола. Кто нашёл тайник? И чего теперь ожидать? Только и успел подумать Кузнецов, как проход меж нарами заслонила массивная фигура Беркута. Вот он уже по-барски развалился на нарах и жестом пригласил привставшего Кузнецова сесть рядом.
— Слухай сюды, Инженер! — грубовато, но с покровительственными нотками в голосе, по-свойски, начал мордастый бригадир. — Рыжьё твоё мы изъяли. Нехорошо скрывать золото от товарищей. Ну, да ладно. Стручок молодец, он всё узырил. Ты кажешь место у ключа, где копнул, — беру в долю. Идёшь в отказ — и я не поставлю за жизню твою и рюмки чифиря. Век воли не видать!
Однако Сергей Владимирович в ответ даже и рта не раскрыл, как в барак ворвались вооружённые охранники и, шаря по нарам и углам яркими лучами мощных ручных фонарей, начали выискивать кого-то в барачных сумерках.
— Опосля шмона добалакаем, — бросил Беркут Кузнецову и побежал навстречу охранникам, зычно покрикивая на две стороны: — Вставай, сволота! Выходь в колидор! Не таись! Не таися!
— Не реви, бригадир! — резко оборвал Беркута выступивший вперед охранников начальник лагерного особого отдела, оперуполномоченный ОГПУ Мурзин. — Веди-ка лучше к месту заключённого врага народа Кузнецова.
— Вот он, вражий выродок, гражданин начальник! Выходь сюды немедля, гнида недобитая!
— Охрана! Взять его и — в карцер!
— Гражданин начальник! Какие будут дальнейшие распоряженья?
— Ты почему, осёл уголовный, бдительность теряешь?! — Мурзин потряс перед растерянной мордой Беркута исписанными листками ученической бумаги. — Под носом контриков развёл! На плотах сгною!
— Виноват, гражданин начальник, всё сполню, чё прикажете! — монотонно бубнил Беркут, пожирая глазами хорошо освещённые лучами фонарей злополучные листки в руке Мурзина. Бригадир не сразу, но узнал в них вырванные им же утром из тетради для учёта страницы в клетку. То-то весь день на делянке хмырь энтот чоновский маялся животом и всё ховался по кустам. Мы-то его жалели, а он строчил да попёрдывал! Ай, да Стручок! Ай, да Кишка! Подвёл, сучонок, под монастырь! Ну, погоди, чоновец сраный, пожрёшь ты дерьмеца свово! Ох, и накормлю досыта! Век мне воли не видать!

— Ну, докладывай, какая надобность возникла у тебя, товарищ Мурзин, что ты явился в такую рань? — начальник лагеря Трофим Петрович Кулаков уставил свои карие, с бесинкой, глаза на вытянувшегося в струнку у дверей оперуполномоченного ОГПУ — Кулаков в Гражданскую командовал пехотным полком, любил порядок и особо ценил армейскую выправку. — Никак, подготовку к побегу раскрыл? Я знаю, ты, Равиль Салимович, человек серьёзный и по пустякам начальство тревожить не станешь.
— Вы правы, товарищ полковник внутренней службы, дело у меня важное и архисрочное. Вчера вечером по доносу одного встающего на путь исправления врага народа мы обезглавили верхушку глубоко законспирированной внутри нашего лагеря контрреволюционной организации, проведя аресты в двух отрядах наиболее активных участников. При допросе осуждённого врага народа Кузнецова тот неожиданно указал на бригадира Беркутова, показав, что последний якобы изъял из тайника Кузнецова золотой самородок. Под нашим давлением уголовник Беркутов вынужден был вернуть нам золото. В настоящий момент Беркутов, до окончательного выяснения его причастности к этому делу, помещён в карцер. Вот этот самый самородок, — Мурзин прошёл к массивному столу и осторожно положил на зелёное сукно жёлтый камень, живо напоминающий своими очертаньями сжатый детский кулачок.
— И как это прикажете понимать! — Кулаков от изумления даже несколько растерялся и привстал из-за стола, но тут же быстро взял себя в руки и приказал: — Доложите о происхождении и появлении во вверенном мне лагере этого золота. Выяснили — кто, когда и откуда пронёс его на территорию?
— Так точно, товарищ полковник внутренней службы. Пронёс его на территорию лагеря осуждённый враг народа и один из организаторов раскрытого заговора Кузнецов. Вот его личное дело. — Мурзин вытащил из планшетки и передал Кулакову картонную папку. — Осужденный Кузнецов утверждает, что случайно нашёл золото в ручье на деляне. Однако у меня другое мнение: это золото — часть плана по подготовке вооружённого мятежа в лагере. Скорее всего, на него заговорщики надеялись купить оружие и боеприпасы. Где и как — это мы обязательно выясним. Сейчас с арестованными проводятся интенсивные допросы, и, я полагаю, не позднее чем к вечеру все они дадут признательные показания, укажут следователям места, где спрятано остальное золото, и назовут имена и фамилии сообщников.
— Понятно. Кузнецов жив?
— Так точно. Перед тем как идти к вам на доклад, я распорядился, чтобы его допрос приостановили и во избежание непредвиденных обстоятельств поместили в одиночный карцер.
— Чтоб через пятнадцать минут Кузнецов был у меня в кабинете! Выполнять приказ!

Едва за оперуполномоченным закрылась дверь, Кулаков вышел из-за стола и принялся энергично вышагивать по периметру кабинета — таким манером он пытался привести в порядок наскакивающие друг на друга мысли. А что, если вдруг?.. Да не может быть! Тьфу ты, чёрт, да это ж такие перспективы! Так, посмотрим на карту! Начальник лагеря направился к тыльной, в глуби кабинета, стене, на которой висела цветная карта Томской области, отыскал глазами рядом с голубой жилкой реки знакомый кружок, обведённый по тому месту, где у предгорного, раскрашенного коричневыми волнистыми линиями ландшафта находились его угодья. Ткнул в эту точку указательный палец и провёл им до ближайшего крупного населённого пункта сначала строго по руслу Томи, а потом напрямую через зелёный массив, означающий непроходимую, со светлыми штрихами болотистой местности, тайгу. Через массив получалось более чем в два раза короче. Вот и хорошо. Дорогу, — надо крепко похлопотать, чтобы железную! — пусть и в одну колею, пробьют, искупая трудом все свои злодеяния, враги народа, да и блатарей можно прижать, необходимо только отделить блатных от врагов, чтоб никто не отлынивал от работ, усилить охрану и ужесточить дисциплину.
Начальник лагеря азартно потёр ладони и, жадно втянув ноздрями воздух, принялся вновь мерить широкими шагами свой кабинет. Несколько успокоившись, он вернулся к столу, раскрыл папку и бегло пробежал глазами по серым страницам личного дела Кузнецова.
— Разрешите войти, товарищ полковник внутренней службы? — на пороге стоял Мурзин.
— Проходи, проходи. И где же твой золотоискатель? — изменив всегдашней выдержке, нетерпеливо бросил входящему в кабинет оперуполномоченному Кулаков.
— Войтович, ввести заключённого! Всё, ступай, свободен!
Сергей Владимирович спокойно встретил и выдержал взгляд начальника лагеря. Кузнецова покачивало, подкашивались ноги, ныли отбитые рёбра и вывернутые кисти рук. Кровоточила, несмотря на то что её в последнюю минуту, перед тем как привести Кузнецова сюда, наспех обработали перекисью водорода, глубокая рана на виске, полученная вчера, когда его больно приложили прикладом меж лопаток и он, споткнувшись о порог карцера, так ударился в темноте о листвяжную стену, что искры посыпались из глаз, и на какое-то время Сергей Владимирович даже потерял сознание.
— Что у вас на лбу? — Кулаков еще раз пристально посмотрел на Кузнецова. — Вас били?
— Нет. Это я запнулся в темноте и ушибся о стену.
— Да-да, бывает. Впредь будьте осмотрительней. Но перейдём к делу. Изложите правдиво и подробно, где и при каких обстоятельствах вы нашли самородок.
Кузнецов повторил почти слово в слово всё то, что на протяжении полусуток говорил следователям. К концу рассказа инженер осмелел и, набрав полные лёгкие воздуха, решительно добавил, что по его соображениям и догадкам самородок этот лишь крохотная часть золотой жилы. И если судить по размерам найденного драгметалла, то жила должна быть богата по содержанию в ней золота. Начальник лагеря выслушал внимательно, ни разу не перебив и не задав ни одного вопроса. Когда же Кузнецов умолк, он пронзительно глянул на него и спросил:
— Вы, насколько я понял из вашего личного дела, опытный инженер-путеец? Приходилось ли когда заниматься прокладкой новых путей, или ваша специализация — только ремонт паровозов?
— Имею трёхлетний опыт работы строительства Турксиба, — после секундного замешательства от столь неожиданного вопроса ответил Кузнецов.
— Очень кстати. — Начальник лагеря энергично потёр свою бычью шею, еще раз пролистнул несколько страниц Кузнецовского досье, на минуту задумался и тут же скомандовал оперуполномоченному:
— Распорядись насчёт подвод и охраны. Надо погрузить дополнительно ломы, кайлы и лопаты для рытья шурфов. Через полчаса выезжаем на деляну. И распорядись — пусть фельдшер остановит наконец кровотечение на виске и еще раз тщательно осмотрит заключённого. Да, и прикажи покормить Кузнецова из офицерского довольствия.
Мурзин от недоумения едва не развёл руками и не поймал ртом пролетавшую мимо муху, но быстро взял себя в руки, отчеканил: «Есть!» — и, пропустив вперёд Кузнецова, покинул кабинет.

На третий день рытья шурфов на берегах ручья по обе стороны возвышались насыпи суглинка, разноцветной гальки, песка и зияли продолговатые тёмные траншеи. Дно ручья было тоже тщательно просеяно в поисках новых самородков. Было найдено шесть величиной с ноготок. Вверх по ручью, на глубине четырёх метров, в земле наткнулись на расползающиеся под уклоном, утолщающиеся к низу, твёрдые рудные хвосты. Отыскались-таки в лагере и чалдоны, знавшие, как добыть кустарным способом из тускло-коричневой золотоносной руды — а это была именно она — драгоценные граммы благородного металла. Раздробив до песка в ступе эту самую руду, опускали песок в азотную кислоту, она всё, кроме золота, растворяла. После этого жёлтые крупинки аккуратно изымали из кислоты. Получалась почти высшая проба. Первые опыты обнадёживали. Вскоре пароходом подоспели и специалисты из Томска. Понаехало начальство. А спустя недолгое время подтянулась и спецтехника. Лагерь оживился, и хотя работы по валке леса не прекратились, однако прежний напор ослаб. Видно было, что всё перестраивается под прииск. Валка леса сейчас велась в основном в том направлении, которое однажды наметил начальник лагеря своим указательным пальцем на цветной карте.
Сергей Владимирович теперь руководил прокладкой железной дороги на Большую землю с геодезистами из числа зэков и вольнонаёмных, которые прибывали сюда почти с каждым рейсом по реке, он нащупывал и размечал направление будущего пути. Кузнецов, хоть и оставался по-прежнему заключённым, но был отныне расконвоированным, мог свободно передвигаться не только по лагерю, но с уведомления начальства даже и покидать пределы колючей проволоки. Дело, на котором оперуполномоченный Мурзин думал нажить себе дополнительный вес, как борец с контрой, начальник лагеря решительно прикрыл, не найдя там состава преступления, всех подозреваемых вернули в бараки, а вот Кишку-Курощупа за оговор солагерников отправили на перевоспитание на вязку плотов, где тот вскоре и утоп, оступившись на срезе бревна. Неизвестно, имела ли место тут месть Беркута, которого за случай с самородком изгнали из бригадиров и отправили на ту же реку вязать плоты, или же Кишка своей бестолковостью уж настолько опостылил так часто поминаемым им чертям, что последние призвали чёрную душу его через студёную водяную купель на свои раскалённые сковородки.
Судьба чоновцев, бывших заклятых друганов Никифора Грушакова, тоже совершила вполне закономерный зигзаг и у одного драматически замкнулась, другого скинула в лагерную помойку. В конце августа Тимофея на лесоповале придавило тяжёлой лиственницей, неподвижный, со сломанным хребтом он был привезен в лагерный лазарет, где санитары из блатных через некоторое время заморили парализованного чоновца, как лишнюю обузу, голодом. Фрола всё те же блатари, в закутке барака, в очередь опустили за то, что он регулярно приворовывал со столов в пищеблоке корки хлеба и жадно, на глазах у всех хватал и пихал в рот разные объедки. Теперь Фролу определили место обитания в углу, рядом с нечистотами и такими же изгоями, каким стал и он, бывший красный каратель, отличившийся тем, что в злополучном походе против кержаков больше всех пожёг изб и пострелял обезумевшей домашней скотины.
Чудны дела твои, Создатель!
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Пустельга, искусно управляя матовыми полупрозрачными крылышками, распластала своё изящное, в светлом оперенье, продолговатое тельце в небесной синеве. Казалось, птица невидимым лучом привязана к солнечному диску, неподвижно стоящему в зените. Минька Раскатов, младший брат Степана, уже минут пять, как наблюдал за ней, сидя на шершавом, нагретом валуне, овальным боком торчащем из земли. Гремела боталом Жданка, степенная, с полутораведёрным выменем корова, когда подымала из травы и цветов свою бусую морду с тёмными шерстяными очками вокруг умных глаз. Поодаль от неё, но здесь же на сочном таёжном лугу, паслось еще четыре дойных кормилицы, три нетели, два не подложенных быка да с десяток прошлогодних и нынешних телят и тёлочек. Овцы сновали меж коров, трава сочная и высокая, спутанная, отойди овечка в сторону, через минуту завязнет в ней, а подъедать следом, подбирать подвижными тонкими губами стебли и обрывки зелёных листьев по примятым трубчатым бодыльям и утоптанному вязелю — это за милую душу!
Минька с весны присматривал за кержацким стадом, изучил повадки своих подопечных, знал, что Жданка, покуль не объест до корешка всю траву вокруг себя, не перейдёт на другое место. А вот Красуля, бодливая трёхлетка, обежит за день весь луг вдоль и поперёк, заглянет и в заросли черёмухи, а там, как известно, по низам одни палки да сухие сучья — не пролезть! Однако не для Красули, та напрямки, с хрустом, пройдёт все заросли, правда, опосля завсегда вертается к стаду. Или взять быка Буяна — смирнее скотинки Минька не встречал за свою двенадцатилетнюю жизнь, и пущай он огромный и чёрный, как твоя туча, зато на нём катайся сколько заблагорассудится, вот тока б успеть на спину широченную взобраться с бугорка. А Митяй, тот, не гляди, что видом смирённый, как рогом зацепит — в кусты и улетишь.
Монастырское стадо обитало отдельно, на выпасах за мохнатыми, в кедрачах, скалами. Иногда, по недосмотру Миньки либо послушниц, что попеременно пасли свой скот, стада сходились где-нибудь на полянке. Коровы, те, боднув друг дружку пару раз по случаю негаданной встречи, возвращались к поеданию цветочных бутонов и ядрёных побегов. Быки же, а в монастырском табуне их тоже было два, сходились в схватке не на шутку. Причём верх всегда одерживал Буян, даже и тогда, когда трусливый перебежчик Митяй пробовал исподтишка поддеть его рогами сбоку, в то время как он валял очередного соперника по земле. Буян, не отпуская прижатого противника, изворачивался своим мощным корпусом так, что под блестящей чёрной шерстью ходили бугры мышц, и лягал задними тяжёлыми копытами Митяя с такой силой, что тот кубарем летел в траву. Послушницы, всплёскивая руками, бегали вокруг дерущихся быков, боясь приблизиться; коровы равнодушно поглядывали на это представление, поминутно отрыгивая и пережёвывая жвачку, а Минька, стоя в сторонке, переживал и радовался победам своего могучего любимца.
Вот и сейчас паренёк боковым зрением заметил шевеленье слева, там, где одиноко стоящую, высоченную и полузасохшую лиственницу зелёным пологом окружали кусты акации и калины с наливающимися кистями ягод. Минька вскочил с камня. Неужели опять монахини проморгали своё стадо, и Буяну снова надобно расшвыривать по всей опушке назойливых быков? И ведь стадо увести уже не успеть! Но опасения оказались напрасными. На поляну из кустов выступили четверо мужиков: среди них брат Степан с пилой — лучком, и с топорами на плечах Семён Перфильич, Меркул Калистратыч и бергал Михаил Антропов.
— Братка, отгони табун с поляны подале! — приветливо помахал свободной рукой Степан. — Мы нонче валим вот эту богатыршу, — он указал пилой на одинокую в три обхвата лиственницу.
— Цыля, цыля! Но-о! Давай, пошли отсель, пошли! На том лугу трава вкусней!
Стадо неохотно, но подчинилось зычным командам и окрикам и вскоре перешло через лес на другой недалёкий лужок, откуда Миньке хорошо были слышны звуки пилы и дружный стук топоров. Спустя какое-то время паренёк услышал крики: «Бойся! Остерегись!» — и раздался характерный треск раздираемого падающего дерева, затем последовал гулкий удар чего-то тяжёлого о землю. И в тот же миг соседнюю поляну наполнили возбуждённые мужские голоса.
— Калистратыч, глянь, чё ж это за чудо!
— Да я и сам отродясь такого не видывал!
— Мужики, вблизь не подходи! Съедят ить, зажалят!
— Михаил, беги в поселье! Пущай бабы сбирают посудину, какая есть — и сюды! Тока аккуратней!
— А я, Семён Перфильич, до монастыря, одна нога здеся, другая там! Надоть имя обсказать!
— Давай, Стёпушка! Да пущай Северьян Акинфыч захватит инструмент: роёвни и сетки с холстиной. Авось сподобимся рой снять. А мы с Меркулом Калистратычем покуль здеся приглядим!
Картина, открывшаяся Миньке из-за куста крушины, куда он пробрался, чтоб лучше разглядеть происходящее на поляне, была поистине необыкновенной. Разваленная по стволу надвое от страшного удара оземь, лиственница лежала наискось через лужок, метрах в двадцати от любопытного паренька. Ближе к обломанной при падении кроне коричневыми смерчами кружило несколько пчелиных роёв. Под ними, в исковерканном полом чреве дерева, жёлто поблёскивали на солнце, отстроенные, видимо, не за одно десятилетие, соты. Ниже, метрах в пяти ввысь от комля, вся сердцевина была заполнена засахаренным мёдом — кладовая тружениц не за один сезон.
С противоположной стороны поляны, на почтительном расстоянии от раскуроченной пчелиной колонии, из зарослей черёмухи, негромко переговариваясь, осторожно выглядывали Семён Перфильич и Меркул Калистратыч.
— Покуль светло, к им не подступиться. Меня уж с десяток жакнули.
— Сёма, аль ночью они не кусаются? Да ишо более, нежели теперя! Надоть крепко обмозговать, как к им подобраться и обезвредить. Дождёмся Акинфыча и обсудим.
— Я вот удивляюсь — как пчёлы допустили, штоб мы листвягу-то спилили? Я ишо тады приметил: две-три налетали, покрутились, я отмахнулся, они затихли. А чё творилось наверху, дак шуму оттель и не слыхивали.
— Гнездо-то ихнее высоко, опять же ветки нас скрывали. Пчела покуль сообразила, чё по чём, лесина-то уж пала да разломилась, имя и стало не до нас.
Меж тем заросли вокруг поляны наполнялись кержацким народом. Мужики и бабы с уважением разглядывали поваленное дерево, вездесущие при других обстоятельствах ребятишки сейчас не шибко-то высовывались — больно зло гудели рои, то сбиваясь в одну живую, подвижную светло-коричневую кучу, грозно снижающуюся к сотам, то снова распадаясь на самостоятельные вертикальные смерчи.
Скорым шагом прибежал Северьян Акинфыч с тремя монахинями. У всех в руках и под мышками сетки — накомарники, холщовые халаты с капюшонами, рукавицы — верхонки со свободным, для удобства в работе, отдельно прошитым, указательным пальцем, и у каждого по матерчатой роёвне — ловушке. Акинфыч, кроме того, нёс в левой руке еще и зажжённый дымарь. Степан замешкался где-то на поселье, куда он, известив монастырских, направился запрячь лошадь в волокуши, дабы сподручней вывозить нежданный, но благодатный, яко манна небесная, дикий мёд.
— А семей-то пчелиных не одна! — восторженно прокричал монастырский сторож кержакам, когда немного отдышался и осмотрелся. — Вона, гляньте-ка, один над другим и дупла — летки поколотые. У их теперя война идёть меж собой, они ить смешались при ударе оземь. Беда будет, побьют ить друг дружку. Давайте, матушки, наряжайте мужиков, кто посмелей, надоть вырезать соты и складать порознь. Авось отыщут «божьи мушки» всяка своё гнёздышко. Поди ж и матки — хозяйки не сымутся и не уведут за собой куды не попадя деток своих. Поспевать надоть, мужики, ой как поспевать! — азартно причитывал Северьян Акинфыч, уже снаряжённый, но с еще не опущенной на лицо мелкой сеткой.
Минут через пять закутанные в халаты кержаки подступили к поверженной лиственнице и принялись дружно вырезать запечатанные соты. Более внимательно и осторожно отнеслись они к тем сотам, в ячейках которых был посеян расплод. Их, облепленных яростно жужжащими пчёлами, смельчаки бережно клали поверх медовых и сот с хлебиной.
Когда работа была сделана, мужики во главе с Акинфычем отошли на безлюдный край поляны и стали наблюдать: слетятся, нет ли, труженицы к своим, наспех восстановленным гнёздам? И действительно, через некоторое время воздух над лиственницей опустел — пчелы, отыскав родные соты, умиротворённо приземлялись туда и начинали ползать по выложенным, наподобие своеобразной мозаики, сотам. Лишь на одну из четырёх рукотворных колодок не сели пчёлы, видно, самая опытная и старая матка увела семью сразу, в первые минуты после катастрофы куда-то в запасное место, в потаённое дупло. Потому что и к вечеру, когда уже все рои были пойманы и усажены в роевни, эту полевую колоду пчёлы не обсели, так, подлетит какая-нибудь шальная бродяжка, черпанёт хоботком медка из расплёснутой ячейки и убирается восвояси.
Засахаренный мёд из сердцевины соскабливали уже в потёмках, однако выпорхнувшая из-за ребристой линии белков полная луна светила так ярко, что ни факелы, ни костры для освещения не понадобились. Три раза отвозил Степан набранные с верхом кадушки и туеса на поселье. В четвёртый раз он усадил на волокуши клюющих конопатыми носами ребятишек и неспешно направил по проторенной дорожке мохнатую лошадку домой. Усталые, но довольные взрослые пошли следом.

Спустя полтора месяца, после уборки и обмолота хлебов, кержаки засобирались в дальний переход из Алтайских гор в Саяны. Меркул Калистратыч сказывал на сходе, что на дорогу в таёжные деревни Хакасии уйдет не менее месяца. Накануне Степан Раскатов, Ивашка Егоров и Прокоп Загайнов вернулись из Талова, куда они обернулись дней за восемь и где, не входя в город, с помощью Василия Николаевича Алькова тайно дали знать бергальским жёнкам, что их мужья живы и здоровы, о семьях своих помнят, а о том, как быть дальше, известят, мол, позже. Через Алькова же запаслись солью, крупой, спичками, керосином, порохом, дробью и прочей мелочью, а также разузнали о кое-каких новостях. К примеру, о том, что две весенних экспедиции огэпэушников в тайгу закончились ничем. Правда, тем пригородным промысловикам и пасечникам из старообрядцев, чьи угодья были осенью тоже разорены, власти Талова оказали помощь стройматериалами: гвоздями, пилами, топорами. Разрешили беспошлинную рубку леса на срубы. Намекнули, что будут и впредь помогать, только вы, мол, для этого должны вступить в артель таёжных охотников и избрать себе председателя. Многие будто б дали согласие. А на пост председателя кержаки единодушно выдвигают Василия Николаевича Алькова, как самого уважаемого из окрестных промысловиков. Василий Николаевич покуда обдумывает своё решение. К сентябрю срок. Он же, Василий Николаевич, перед самой дорогой, кержаки уже ловили носками сапог стремена, посоветовал беглецам еще хоть какое-то время подождать, а вот опосля можно бы даже и вернуться в свои деревни и восстановить их. Однако ж, тут же закончил Альков, коль вы общинно решили идти далее в тайгу, то ступайте с миром. Пусть всюду прибудут с вами Господь наш Исус Христос и Заступница наша Богородица!
Провожать кержацкий караван вышли все насельницы монастыря во главе с матушкой Варварой. Северьян Акинфыч украдкой даже смахнул набежавшую слезу. Уходящие кержаки двуперстно совершили крестное знамение, поклонились низко до земли монахиням, и обоз тронулся в путь. В середке его смирённо нёс на широкой спине два тяжелых прикреплённых туеса с мёдом Буян. Вёл быка на верёвке Минька. А вот Митяя дней за шесть перед этим закололи, мясо засолили и провялили, так что оно и в жару не испортится. Коров и телят часть убрали, а некоторых, в том числе и Жданку, уводили с собой.
К трём часам пополудни, как и было намечено, караван миновал узкую горловину перевала и начал спуск к реке. Где-то там, за цепью зелёных у подножия и с белыми шапками на вершинах гор, их пожжённые и брошенные деревни. Хоть бы одним глазком глянуть напоследок на родимые места, уронить слезу на отчее пепелище! Припасть к дорогим могилам! Суждено ли вернуться кому-либо, из уходящих в этот ясный августовский день в неведомый край, когда-нибудь обратно? И где же оно, заповеданное и за многие века так и недостигнутое Беловодье? Откроется ли когда воспетая в легендах благодатная земля этим непреклонным и терпеливым людям? Или так и будет весь земной срок зыбко маячить впереди, до самой кончины, до того томительного перехода в неизъяснимые пространства, где даются ответы на все вопросы, что накапливаются в сердце у человека за годы пребывания его в грешной нашей юдоли? И, наверное, только там, за смертельной гранью, в манящем неведомом, кому-то откроется и впустит в себя это благословенное Беловодье, а за кем-то, наоборот, навечно сомкнутся раскалённые врата, за которыми одни лишь вопли да скрежет зубовный.

А пока что перед кержаками было первое препятствие — брод на быстрой и своенравной реке. Переправа через него заняла весь оставшийся день. Последнюю корову перевели, когда в тёмно-синем, обрамлённом к западу зеленоватой полоской угасшего заката, небе вспыхнули первые звёзды. Под ночлег приспособили опушку соснового бора на прибрежной возвышенности вблизи скалистого утёса — и от воды недалёко, да и мошки меньше, чем рядом с рекой.
Перекрестившись на походные образа, выставленные под рябиной на восточной стороне лагеря, и пристроив листвяжный кряж на костёр — лиственница горит медленно, огня хватит до рассвета, — старообрядцы, вздыхая, улеглись на войлочные попоны вокруг очага. Что-то их ждёт завтра? Эх, ма-а… Но однако ж: будет день — отыщется и пища! Выглянувший через несколько минут из-за утёса серп стареющей луны пригасил россыпи звёзд на небе, но зато осветил дополнительным бледным светом спящих людей, чутких лаек, свернувшихся по периметру походного бивуака, очертил, аппетитно хрумкающих бодылья, стреноженных коней. Коровы, похожие в ночи на серые камни, лежали, отдыхая, меж сосновых тёмных стволов и поминутно, как недавно это делали, отходя ко сну, кержаки, так же глубоко вздыхали. Тёплая, бархатистая ночь простёрлась над горно-таёжным Алтаем.
Судьба к Аграфёне Павловне Шерстобитовой и в этот раз проявила милость, придержав её в пересыльной тюрьме на неопределённое время, тогда как других заключённых, лишь сформируют этап, спешно отправляли на лагерные пункты, разбросанные по глухим урёмам в тайге. Маняще и соблазнительно сквозило в изящных и порочных повадках этой женщины нечто демоническое, от чего надзиратели теряли голову, и Феньке, осуждённой, как враг народа, некоторые из них, невзирая на последствия, смягчали режим, баловали излишним вниманием. Надо отдать должное и Феньке — она осталась верна себе и долго уламываться не любила. Исхудавшая на следствии, в тюрьме она прямо-таки расцвела и вернула свою прежнюю форму. Не хватало лишь кожанки да маузера.
— Ты почто, девонька, нюни-то распустила? — грубовато, но с покровительственными нотками в хриплом, прокуренном голосе, обратился к только что проснувшейся Феньке-Стрелку очередной, на этот раз рябоватый, с волосистой бородавкой на подбородке, ухажёр. Полуодетый, он присел к ней на тюфяк, расстеленный на полу, и легонько поглаживал её оголённую руку. Фенька спросонья не сразу поняла, где находится, — сладкий сон, в котором она в кумачовой косынке и при оружии держала пламенную речь перед жадно пожиравшими её похотливыми глазками красноармейцами, правда, все бойцы были почему-то с жёлтыми раскосыми китайскими и суровыми, словно высеченными из серого камня, латышскими лицами, — этот сон еще с минуту не отпускал Феньку. Вздохнув, она обвела влажным взглядом каптёрку надзирателей. Слева и справа стеллажи с вещами и противогазами, посередине, у пыльного зарешёченного окна массивный стол с остатками вчерашней гулянки: алюминиевая фляжка из-под спирта, медные кружки, недоеденный кусок хлеба, шматки сала, надкусанная луковица. Фенька выпростала из-под стёганого одеяла свободную левую руку и протёрла подсохшие слёзы на глазах. И только после этого ответила томным, капризным голосом:
— Мне снилося, миленький ты мой, как ты меня ласкал и тискал, а тока я сомлела, тебя к начальству срочно вызвали, ты и бросил меня, не домяв, убежал. И так, видать, горько стало мне, одинёшенькой, что я и разрыдалась во сне.
— Ну, эту беду мы в два счёта исправим, — приземистый надзиратель сбросил одеяло в угол и, часто засопев, навалился на Феньку, с готовностью сомкнувшую свои гибкие руки на жирной спине ухажёра.
И тут в дверь кто-то настойчиво и требовательно застучал. Фенька прижала потную голову надзирателя к мягкой, голой груди и страстно зашептала: «Миленький, тока ни открывай ты никому. Мне так хорошо, так сладко. Давай еще, давай, вот так, вот так!» Но в обитую железом дверь стучали уже и сапогами. Надзиратель струсил, с силой оттолкнул от себя распалённую бабёнку и, на ходу натягивая через голову гимнастёрку, заспешил к двери.
На пороге стоял разгневанный начальник тюрьмы Яков Самуилович Петухов. Он решительно отодвинул растерявшегося надзирателя в сторону и прошел в каптёрку.
— Вот оно в чём дело! — Яков Самуилович смерил презрительным взглядом забившуюся в угол под стеллаж и слегка прикрывшую одеялом своё тело Феньку. — Встать! Блудом промышляешь?! Статья, срок, камера!
Фенька, не выпуская из трясущихся рук край одеяла, робко встала и, заикаясь, назвала статью, срок и номер своей камеры. Начальник тюрьмы шагнул к Феньке, вырвал из рук у неё одеяло, отбросил на тюфяк и снова отошёл. Теперь взгляд Якова Самуиловича был оценивающим, как у восточного работорговца на невольничьем рынке. Скоро бараньи сливовые очи его покрылись маслянистой плёнкой, он прищурился, едва не цокнув вожделенно языком. Однако в последнее мгновение сдержал себя и бросил через плечо стоящему сзади рябоватому надзирателю — каптёрщику:
— Осужденную немедленно в баню, проверить на вши и венерические заболевания, переодеть в подходящую одежду, и вечером — в мой кабинет. Допрашивать буду сам, лично. А ты, Самойленко, пока фельдшер займётся осужденной, пиши объяснительную, где письменно подробно изложишь свою половую связь с врагом народа.
Начальник тюрьмы круто развернулся и покинул каптёрку, оставив внутри помещения обескураженного надзирателя и всё еще неприкрытую ничем, стоящую у стеллажа и загадочно ухмыляющуюся Феньку — Стрелка.

На рамку открытой форточки сел юркий воробышек, склонил на секунду серенькую, с тёмными пятнышками, головку, чирикнул и — был таков. Фенька отвела сытый и пустой взгляд от окна и, довольная, перевернулась на живот. Накрахмаленные простыни на широкой панцирной кровати неуловимо пахли свободой. Розовые обои по стенам этой уютной комнатки, оборудованной за дверью в углу просторного, в стиле ампир, кабинета начальника тюрьмы, тоже вносили умиротворение в душу Аграфены Павловны. Именно так, по имени и отчеству, часа полтора тому назад обратился к ней Яков Самуилович, за изящным столиком у окна с бархатными портьерами, после лёгкой беседы с шампанским и шоколадом, приглашая Феньку пройти в эту уютную комнатку. Такого изысканного и предупредительного ухажёра и пылкого любовника давненько не было у Феньки. И теперь она рассеянно наблюдала, как Яков Самуилович застёгивает блестящие пуговицы на кителе из дорогого сукна, как у овального зеркала на стене поправляет безукоризненный пробор на едва тронутых сединой черных волосах. От зеркала Яков Самуилович вернулся к кровати, двумя холёными пальцами потрепал Фенькину, ставшую в мгновение пунцовой, щечку, томно шепнул: «Одевайся, девочка моя, жду через пять минут в кабинете», и, напевая бравурную мелодию из какого-то марша, вышел из комнатки.
Когда Фенька выпорхнула в кабинет и весело приблизилась к сидящему за столом Петухову, он оторвался от бумаг и, будто видел её впервые, холодным, казённым взглядом остановил давешнюю пассию.
— Осужденная Шерстобитова, стойте на месте и ожидайте.
И Петухов вновь углубился в изучение бумаг. А Фенька, ошеломлённая и растерянная, встала как вкопанная. Красивые, манящие коленки её, под срезом суконной юбки, мелко задрожали. Бесшумно открылась высокая дубовая дверь, в кабинет вошёл мордатый, со шрамом от сабельного удара на низком, морщинистом лбу, надзиратель. Петухов равнодушно окинул пустыми глазами сначала его, потом Феньку.
— Осуждённую в карцер. И немедленно начать подготовку Шерстобитовой к этапу. Увести.
Столыпинские вагоны покачивало на стыках. Паровоз медленно тащил их через туннели Уральских гор. Свежий, пахнущий полевыми травами и хвоей, воздух тщетно бился в зарешёченные узкие оконца под крышей. Здесь, в вагоне, набитом до отказа осужденными, где на нижних нарах, ближе к середине, валялась, безучастная ко всему, Фенька, за неделю пути дух настоялся такой, что он, казалось, лип не только к грязным женским телам, но и при каждом вдохе непоправимо разрушал отбитые и прокуренные лёгкие узниц. Для того чтобы хоть как-то проветрить вагон, надо было бы настежь распахнуть все оконца и раздвинуть до конца капитальные двери. Однако кто же станет это делать, когда на остановках времени хватало лишь на то, чтобы быстренько вынести нечистоты да получить сухари и баланду?
— Гляжу я на тебя, девонька, — чегой-то ты не того, аль общества нашего чураешься? — Танька Блатная, старшая по вагону, ширококостная бабёнка с крупными и грубыми чертами лица и цепкими, близко посаженными, холодными глазами, но при этом необыкновенно ласковым, вкрадчивым голосом, по-хозяйски расположилась на свободное место на нарах и ободряюще легонько хлопнула ладонью Феньку чуть ниже пояса. — Никак, иссохлась вся по такому-растакому милёночку? Да ты не горюй: мужики — это пьянь, рвань и вонь! Держись меня, всё будет кругленько и сладенько! — И староста как бы невзначай пробежала своими хоть и толстыми, но гибкими сильными пальцами по голой, выпростанной из-под одеяльца полной Фенькиной ляжке.
Фенька не отодвинулась, ни единым жестом не выказала своего неудовольствия, но наоборот сделала вид, что ей это тоже приятно. Третьего дня на угловых нарах одна дерёвня, молчаливая и ладная деваха, осуждённая на пять лет за кражу мешка пшеницы с колхозного тока, довольно бурно отвергла подобные ухаживания старостихи. С Фенькиных нар было хорошо видно, как вечером того же дня, еще и не стемнело, четверо шестёрок из окружения Таньки Блатной, неожиданно выросли около нар колхозницы, быстро повалили ту на постель и, набросив байковое одеяло, принялись её дубасить. Трое били сбоку, а одна вскочила на извивающееся одеяло — и ну его топтать, покуда несчастная не затихла. Она еще и до сегодняшнего дня лежит в своём углу, выползет справить нужду и опять затаится. Что с неё взять — дерёвня, аль не знала, кому поперёк желанья брыкается! Уступила бы, глядишь, и цела бы осталась.
— Не горюй, сладенькая ты моя, — старостиха уже по-свойски погладила подрагивающую под одеялом Феньку и поднялась с нар. — Вечерком милости просим к нашему шалашу, выпьем, да вкусненьким — хи-хи — там же и закусим. О-очень буду ждать!

В тупике на узловой станции вблизи Перми состав с заключёнными задержался дольше обычного. Почти половина осужденных женщин здесь была выгружена и под лай овчарок и зычные окрики конвоиров угнана по просёлочной дороге в недалёкий, за лесом, лагерь. Оставшиеся в опустевших вагонах только и успели вздохнуть пару раз полной грудью, как в Перми опять натолкали свежих осужденных с этапа.
— Фенечка, лапочка, глянь-ка! Уж не сестрёнка ли, близняшка твоя вон та, что жмётся к двери? — Восседающая королевой на нарах в середине вагона Танька весело хлопнула по полноватому плечу Феньку-Стрелка и указала толстым пальцем в толпу прибывших с этапа зечек, что переминались с ноги на ногу в тесном проходе. — Да ить это копия твоя! Эй, ты, у дверей, подь до нас!
— Отродясь не бывало у меня сестёр. Братовья, да и те где-то сгинули ишо до Октября, в империалистическую, — успела сказать Фенька, пока этапница пробиралась к ним.
Меж тем миловидная женщина лет тридцати, и вправду очень похожая, пусть и не как две капли воды, на Феньку, робко приблизилась к разбитным товаркам. Танька поднялась с нар и, подбоченясь, по-хозяйски обошла ту вокруг, хмыкнула и вновь плюхнулась рядом с Фенькой.
— Откеда ты, такая краля? Срок мотаешь за чё? Говори, как на исповеди, мы нонче добрые! Да ить, Фень?
— А то как! Сказывай нам, красавица, всё как на духу. А мы со старостой послушаем.
— Из Кособродска я, что на Южном Урале. Учитель, работала завучем в детдоме. Осуждена за непреднамеренное убийство на восемь лет.
— Никак, муженька застукала с полюбовницей, да и прирезала обоих?! Молодчина, ежли так!
— Нет. Суд посчитал, что я виновна в смерти одного из воспитанников нашего детского дома, одиннадцатилетнего Илюши Корягина.
— Ах, да ты — детоубийца!
— Помолчи, Феня! Ботай дале, учительша! Тока с выраженьем и подробно.
— Никого я не убивала. Наше воспитательное учреждение расположено на окраине Кособродска в бывшем особняке одного сбежавшего от революции дворянина, а рядом, с внешней стороны примыкают к усадьбе продовольственные склады. Теперь они пусты, но до последнего времени в них хранились городские запасы муки, крупы, сахара. Со стороны детдома, в глубине сада, ближе к ограде есть дощатый сарай, в нём летом мы хранили огородный инвентарь, а еще раньше, пока не оборудовали кладовку в подвале, продукты. Илюша был мальчиком беспокойным, порой даже неуправляемым, часто обижал младших мальчиков и девочек. Два раза убегал из детдома. Вы не подумайте, что я, давая такую характеристику подростку, тем самым пытаюсь уменьшить свою вину за произошедшее, ничего подобного, просто я говорю, с чего началось и как всё произошло. Однажды воскресным апрельским днём Илюша сильно избил двух малышей, отнял у них припрятанный после обеда ребятами хлеб. Я в тот злополучный день была ответственной по детскому дому. Илюшу привели ко мне в кабинет, где он, вместо того чтобы повиниться, стал нецензурно ругаться и буянить. Тогда я приказала двум воспитателям — мужчинам, находящимся здесь же, отвести Илюшу и запереть в сарае, пока он не придёт в себя и не успокоится. Всё это происходило вечером. Вскоре наступила ночь. За хлопотами и делами мы как-то упустили из вида, что Илюша-то остался запертым на замок в сарае. Покормив ужином и уложив воспитанников спать, мы и сами прикорнули. За полночь меня разбудил сторож. Он будто бы из своей сторожки, что на улице, у ворот, слышал какой-то детский истошный крик. Сторож вышел во двор, прислушался, сделал круг вокруг спящего особняка, и хотя крики больше не повторялись, он всё же решил сообщить мне об этом. Мы вдвоём еще раз прошли по территории, однако тишина стояла мёртвая. Всё прояснилось утром, когда один из воспитателей, отправленный в сарай за подростком, скоро прибежал оттуда с лицом белым, как мел, и дрожащим подбородком. Придя в себя, он сказал, что Илюши в сарае нет, там, мол, одни лоскутья одежды и окровавленные кости с детским черепом. И еще он рассказал о том, что, когда открыл дверь, то в помещении в разные углы прыснули какие-то пищащие серые существа. Как выяснили прибывшие милиционеры — это были крысы с соседних, опустевших к весне, продовольственных складов. Многочисленные кровавые тропки вели от сарая через щели под забором к этим самым складам.
— Жаль мальчонку-то загубленного. Однако ж, как ни крути, а ить ты всё одно — убийца. И теперь это клеймо тебе на всю оставшуюся жизню. Ступай покеда, определяйся с местом. Понадобишься, кликнем.
— Погоди, Танюша. Я хочу пару вопросов задать этой, как ты нарекла её, моей сестрёнке. Ты и вправду из учителей и грамоту отменно знаешь?
— Да, я по образованию словесник — учитель русского языка и литературы.
— А вот, к примеру, меня обучить правильно изъясняться, грамотно написать ты смогла бы?
— Почему бы и нет. Всё зависит от вашего желания и усердия.
— Ну, тогда давай знакомиться. Аграфена Павловна Шерстобитова, — и Фенька дружелюбно протянула растерявшейся учительнице изящную лодочку своей ладони. Та секунду помедлила и вложила свою, такую же, словно выточенную, ладонь в руку новой знакомой.
— Очень приятно. Елизавета Алексеевна Романова.
— Ишь ты, расцеремонились, прямо как две павы! Перья-то мигом повыдёргиваю! — В снисходительной интонации голоса Таньки Блатной проскальзывала скрытая угроза. — Давай-ка, бабонька, вали отседа. Я два раза повторять не учена.
Романова смутилась, потупила взгляд и неслышно отошла от нар.
— Чё ты с ней расшаркиваешься, — беззлобно обратилась к Феньке старостиха. — Похожа, ну и чё теперь, облизывать её надо обязательно, ли што ли? Мне дак она и не глянулась — какой-то серый мышонок, хошь и с твоими мясами! Хе-кхе!
— Да не ревнуй ты попусту, Таня! Я ить не так просто ластюсь к ней. Пущай выучит меня. Сколь лет уж локти себе кусаю за свою малограмотность, а тут, коль случай такой вышел, своего не упущу.
— Ладно. В лагерь прибудем, эту девку не забудем. Присмотрим.

Тусклое северное небо, высота которого, словно ажурной, прозрачно-ребристой решеткой, была обозначена осенними не проходящими перистыми облаками, с каждым новым днём скукоживалось, сжимало свои размеры, перечёркиваемые всё световое время вереницами перелётных птиц. Вот и сегодня через зарешёченное небо, к южному горизонту, как и накануне, тёмными клиньями и живыми дугами тянулись станицы диких гусей и уток. Иногда с небес доносилось похожее на рыданье курлыканье журавлей. Тогда женщины отрывались от работы, поворачивали лица к небу, искали глазами караван этих печальных птиц. Найдя, долгим взглядом провожали их, пока журавли не сливались с далью или пока резкий окрик десятника не возвращал узниц на бренную землю.
Женский лагерь, выросший и ощетинившийся колючей проволокой и вышками по периметру на тверских торфяниках в середине двадцатых годов, мало чем отличался от десятка таких же казенных заведений, будто щедрой рукой разбросанных однажды по лесной и болотной глухомани. Правда, этот лагерь, куда определили на исправление Феньку и её товарок, выгодно отличался от других тем, что в бараках не сквозило и не задувало — поскольку бревенчатые строения добротно возведены еще при царе-батюшке вольными купцами для вольных же артельщиков, добытчиков горючего торфа. Заключённые этого лагеря были заняты на торфяных работах, заготовке древесины и строительстве железнодорожной ветки к торфяникам и к зоне.
— Лизонька, мы с тобой уже не первый месяц вместе, — Фенька бросила очередной брикет спрессованного торфа на подводу и продолжила, — а всё никак не спрошу: родни-то много у тебя, иль ты, как и я, — круглая сиротинушка?
— Родители мои — потомственные учителя, но они умерли от сыпного тифа еще в Гражданскую. Детей, кроме меня, Господь им не дал. Были у отца двоюродный брат Георгий и сестра Марина, однако где они, живы ли — этого я не знаю. Видела их последний раз, когда мне было лет пятнадцать, в канун революции, мы тогда жили в Сызрани, на Волге. Они гостили у нас проездом в Москву, а жили, как я помню, где-то за Уралом. Потому-то родители и бежали от междоусобного лихолетья за Урал, да только в дороге, под Челябинском, их сняли с поезда как тифозных. Я была с ними, но как ни странно, эта страшная болезнь обошла меня стороной. А папу и маму поместили в тифозный барак, куда было не пройти, на входе дежурили вооружённые красноармейцы. И я своих родителей больше не видела.
— Значит, мы с тобой, подруга, и впрямь как сёстры. И правильно, что мы держимся вместе. Ты скажи, Лизавета, вот мы разговоры разговариваем, — как тебе моя речь, она выправляется или такая же тёмная, как ране?
— Во-первых, Аграфена, надо говорить полное слово «ранее», а ты пока всё еще подъедаешь окончания, а в целом — перемены налицо. В твоём лексиконе уже почти изжиты просторечные, так называемые областные слова, типа «ишо», «хучь», «ить», «ли чё ли» и многие другие, я все их не буду даже и перечислять, уж тебе-то они больше знакомы. Что же касается правильного, грамотного написания слов, то здесь еще предстоит поработать в поте лица. Но я вижу твои старания и уверена, ты и с этим справишься.
— Вот и хорошо, подруга ты моя разлюбезная! — Фенька с чувством приобняла зардевшуюся Елизавету и весело крикнула в сторону безлюдного торфяного карьера. — Всё одно я выучусь и покажу еще кой-кому Кузькину мать! Прыгай, Лизонька, в телегу, прокачу с ветерком!
— Ой, Аграфена Павловна, осторожней! Здесь же повсюду болота! Под откос бы не слететь!
— Не боись, подруга! Уж чему-чему, а конём править я приучена с детства! Да и езды-то здесь всего с полверсты, вон уж и вертухаи с ружьями встречают.
На выезде с гати, что между карьером и зоной устлана брёвнами и забутована дёрном и глинистыми комьями, на коренной, стылой земле действительно грелись у костра конвойные. Коль начальства рядом нет, то какой им смысл сопровождать зэчек до карьера по этому узкому перешейку, когда тем бежать всё одно некуда. Ну, кто добровольно полезет на верную гибель, в эти чёртовы бездонные топи!
Спустя неделю после лагерной поверки, в отгороженном дощатом бригадирском закутке, Танька Блатная, в перерыве между пылкими ласками, сообщила Феньке о том, что со дня на день грядут перемены, касающиеся осужденных по статьям, как «враги народа», и что ужесточение режима в отношении этой категории заключённых может нехорошо отразиться и на их связи. В ответ Фенька сладко потянулась на застеленном серой простыней топчане и беззаботно выдохнула:
— Ну, что ж, придётся прервать своё обучение до лучших времён.
— Тебе виднее, лапочка ты моя ненасытная!

Ночью выпал снег и накрыл белым саваном и зону, ставшую от этого схожей со средневековым зловещим замком, и дремучий лес вдали, и бесконечные болота. Лишь щетинки сухого камыша да рогоза очерчивали слепящую глаза белизну коричневыми изломанными линиями, расходящимися по всей низменности. С утра выведрило. Мороз крепчал. Лагерные старожилы предупреждали, что при таком раскладе к вечеру температура может упасть до –30°. Надо было успевать вывезти заготовленный торф. Одной подводе явно не управиться до темноты. Второй подводой, сходив за разрешением до кума, вызвалась помочь сама бригадирша — Танька Блатная. «Оно и понятно, за невыполнение задания ей первой и попадёт, пусть попашет наравне с другими!» — шептались лагерницы. От второго человека на подводу Танька наотрез отказалась: на что, мол, мне обуза, тока под ногами путаться, сдюжу и одна. Коль приспичит, кхе-хе, бабёнки с другой подводы, их же там двое, подсобят!
Если и в добрую-то пору конвойные редко сопровождали подводы до карьера, то в нынешнюю лютую стужу они к ранним сумеркам нажгли уж не одну лесину, а хоть бы чуток согрелись… Так и прыгали, ровно зайцы, вокруг огня, и не спасали зябнущие тела ни полушубки, ни валенки с высокими голяшками. А всему виной — потяга с прихваченных лишь минувшей ночью тонким льдом болот.
— Слухай, Сидор, чё там за вой стоит? — один из охранников поднёс рукавицу к завязанной на подбородке шапке и освободил ухо, чтобы лучше разобрать женские истерические голоса, доносящиеся от двух темнеющих посреди заснеженного перешейка подвод с торфом.
— Чегой-то у их там стряслось, Ваня. Надо бы сбегать. Кто — ты иль мне?
— Давай уж ты, Сидор. Ты бойчей на ногу. А то когда ж я дотелепаю с этим грёбаным ревматизмом! Ты поспешай, а я щас подковыляю, вот тока с костром решу.
Картина, открывшаяся запыхавшемуся от быстрой ходьбы Сидору, удручала. С первой подводой, доверху нагруженной брикетами торфа, вроде бы всё было в порядке. Лошадь с заиндевелыми боками и ноздрями беспокойно переминалась на месте и косила сливовым глазом назад, где вторая кобылка, скребя подковами по стылым брёвнам, пыталась вытащить с обочины на колею сползший боком и накрененный к болоту разбитый воз. Прямо у откоса чернела рваная полынья, в которой плавали вывалившиеся с подводы сухие брикеты. Две бабы в телогрейках, подвывая и матерясь, подталкивали сзади воз. Лошадь в очередной раз поднатужилась, отыскала наконец-то опору и — вытянула треклятую телегу на дорогу. Обойдя с разных сторон взмыленную кобылу, к конвоиру одновременно виновато подошли обе эти бабы.
— Вишь ты, горе-то какое, гражданин охранник! — выступила вперёд рослая Танька.
— Где, мать вашу, третья?
— Утопла в болоте.
— Утопла, говоришь, а, поди ж, и помогли ей. Кто она?
— Враг народа, гражданин охранник, осужденная за террористическую деятельность против трудового народа Аграфена Шерстобитова. Сколь мы ни старались вот с ней, это вторая гражданка с подводы — Лизавета Романова, осужденная по бытовой статье, вытащить из болота врага народа, но вода такая ледяная, все поморозились, а туё всё одно засосало.
— Дозвольте, гражданин начальник, я расскажу подробно, как всё произошло, — обратилась к Сидору вторая заключённая, лицо которой было расцарапано, а рукав телогрейки под мышкой надорван. Несмотря на серость наступающих сумерек, конвойный всё это разглядел и перебил говорившую вопросом:
— А не следы ли борьбы у тебя на мордашке? И рукав вот-вот отвалится!
— Что вы такое говорите, гражданин начальник! Какой такой борьбы! Это я при падении поранила лицо об осколки льда. Я всё объясню! Просто наша лошадь поскользнулась на подстывшей дороге, попятилась, телега съехала под откос. Нас с напарницей, мы сидели наверху, на брикетах, выбросило, я упала ближе к берегу, она дальше, примерно в метре от меня. Слой льда оказался тонким, вот он и проломился. Пока мы опомнились, пока подбежала бригадир, время ушло, и мы ничем не смогли помочь Шерстобитовой. Да упокоится её душа!
— Ну, ты про душу-то шибко не мели! Посколь нет её у человека и в помине, — резко оборвал говорившую подоспевший второй конвойный. — Всё это выдумки царских сатрапов, как сказывал нам на политзанятиях товарищ Берзинь. Сидор, тебе опять бежать, теперь уж на вахту: сообщи о происшествии начальству. А я здесь покараулю этих растяп. Подь на два слова. — Он отвёл в сторону Сидора и вполголоса, так, чтоб не слышали заключённые, сказал: — Костёр я погасил, костровище присыпал снегом. Будем говорить, что шли впереди, потому, дескать, и не увидали, как лошадь утащило с гати.
А у телеги в это время тоже тёк приглушённый разговор.
— Вот стерва, успела-таки напоследок, пока мы не засунули её в болото, всё лицо мне оцарапать. Поди, и шрамы останутся!
— Дурёха, ты радуйся, как мы быстренько сеструху твою — кхе-хе — к кикиморам на житьё определили! Аккуратно-то как сладили! А царапки твои тебе же и на пользу. Теперь уж точно и комар носа не подточит. Я грешным делом сама думала для пущего правдоподобия фейсик тебе подправить, да спасибо Лизавете — избавила своими коготками меня от лишних хлопот. А ранки твои я, как собака, так залижу, что и следов не останется. Всё, молчи! Конвоир идёт, продолжим комедию.
Как бы то ни было, но рискованная и кровавая подмена товаркам сошла с рук. Лагерное начальство сильно приглядываться, кто есть кто, не стало, а потрепав женщин изнуряющими допросами, наказало их за нерасторопность при оказании помощи утопающему десятью сутками карцера каждой. И дело забылось. Были, конечно, сомневающиеся в правдоподобности случившегося, но помалкивали, так как знали крепко: лишний базар себе дороже. Да и потом, мало ли дохнет в лагерях врагов народа, получая тем самым окончательное и справедливое возмездие за свои пакостные заговоры против всенародной и горячо любимой советской власти. Так думали не только вертухаи, но и некоторые из приближённых Таньки Блатной. Однако эти еще и присовокупляли к своим думкам сладкую надежду на занятие в скором времени так кстати освободившейся негласной должности главной наперсницы бригадирши. Но здесь воздыхательниц поджидало горькое разочарование. Эта училка или как там её, с расцарапанной харей, мышастая тихоня и тюхтя, змеёй подколодной пробралась и пригрелась на пышной бригадирской груди. А им опять осталась сучья участь: шнырять по бараку, мордовать контриков, отыгрываться на забитых деревенщинах. Еще блатных бесило, что Лизавета с неизвестно откуда взявшимся нахрапом и денно и нощно напропалую шерстила всех и вся в бараке, и попробуй, огрызнись, шагни поперёк, всё, можешь прощаться с жизнью! Обиднее же всего то, жаловались друг дружке уркаганки, что эта образованная выскочка держала всегда правильную речь, слова выговаривала будто по книжке, ни сматюгнётся, ни даст тебе по шее. Обмажет, как соплями, липким елеем и уплывёт в бригадирский закуток. А ты — язык на плечо — и беги исполнять все её прихоти. Ах, как жаль, что еще на этапе не разглядели, проморгали, не раздавили эту училку! Вот нынче она и дорвалась, собачье отродье, до власти! У-у! Тварь интеллигентская! Слышала бы Фенька это злобное шипенье соседок по бараку, она бы восприняла его как высочайшую похвалу своему перевоплощению и наверняка загордилась бы собой!

Майское солнышко тёплыми лучами ласково перебирало пробившуюся между струганных досок трапа травку-муравку. В зоне трава росла еще в двух местах: по кромкам сточных канав и в самом дальнем углу, у бочек и ящиков с нечистотами и мусором. Но та трава, несмотря на свою относительную молодость, — лишь полтора месяца минуло, как сошёл снег, — была какая-то несвежая, жухлая и порепанная. Казалось, что и солнце бережёт свои лучи от этого чертополоха. Но почему именно на дощатых пешеходных тропах, куда редко ступала нога заключённых, те всё больше месили грязь в колоннах на проезжей части, а тротуары — это, по строжайшему распоряжению кума, привилегия лагерного персонала и военных, так вот, почему из земли сквозь неровные щели наскоро сбитых досок нежная муравка выбивалась на свет и так жизнерадостно зеленела, этому объяснения не было. Уже и выщипывали её едва ли не с корнем, а она, глядишь, дня через три опять пробивается. Заместитель начальника лагеря по политической части топал ногами, охранники тайком посмеивались, а проходившие в колонне рядом с тротуаром зечки, скосив глаз на живительную красоту, на мгновение оттаивали душой. Выведенный из себя этой неподдающейся травкой-муравкой замполит снял с торфяных работ десять заключенных, поставил во главе их давно примеченную ретивую Феньку — Лизавету и приказал за день выдрать с мясом всю эту заразу, а заодно почистить от чертополоха и полыни всю лагерную территорию.
— Это, в конце концов, советское исправительное учреждение, а не какие-то африканские джунгли. И я вам поручаю со всей ответственностью навести надлежащий порядок! — такими словами напутствовал замполит вооружённую кайлами, ломами, чтоб удобнее выворачивать доски, и штыковыми лопатами, бригаду женщин.
Фенька пятерых поставила на перекопку и заравнивание земли под трапами, остальных распределила на прополку канав и помойки.
— Ой, люди добрые, помогите, умру ить! Спасайте скорёхонько, спасите! — завопила вдруг, пятясь на коленках вверх из канавы, придурковатая Ульянка, девка забитая, но старательная, та самая, которую за несговорчивость подручные Таньки Блатной избили в вагоне до полусмерти. — Там-ка змеюка, кусила меня за палец. Ох же ты мамонька моя, неужли смертушку свою в кустах я отыскала?!
На вопли сбежались женщины. Фенька сноровисто оторвала от выбившейся из-под юбки ситцевой нижней рубашки Ульянки узкий лоскуток, перекрутила его жгутом и стянула узлом зашедшейся в крике девахе руку выше локтя. Затем подхватила её грязную ладонь и прильнула губами к едва заметной ранке. Через минуту Фенька откинула ладонь от себя и сплюнула наземь густую слюну.
— Не реви ты, дурочка! Жить будешь. Видишь, в слюне тёмное пятнышко — это змеиный яд.
— Ну, ты даёшь, Лизавета! Прям дохтур какой! Да ить так ловко и умело! — восхищённо затараторили сбившиеся в кучу женщины.
— Поживите с моё, всему научитесь, — ровным голосом оборвала их Фенька. Не станет же она рассказывать, что подобными навыками владеет каждый, кто вырос в их алтайской тайге. — Давайте, живо расходитесь по работам. Поблажки никому не дам.
Неожиданно Фенька замолкла и подняла предостерегающе правую руку. Все недоумённо переглянулись. Она неслышно, крадучись, сделала несколько шагов по направлению к канаве, остановилась, на мгновение замерла на месте, тихонько наклонилась к траве, смело и резко сунула в неё руку. И вот уже, крепко перехваченная указательным и большим Фенькиными изящными пальцами за основание стреловидной изумрудной головки, в воздухе извивается поднятая из чертополоха зелёная с серыми узорными разводьями вдоль чешуйчатой гибкой спины метровая змея.
— Ишь ты, какая красавица! Да будет вам известно, бабоньки, что перед вами одна из самых ядовитых змей, обитающих в России, — болотная гадюка. — Фенька почти с нежностью провела свободной рукой по блестящим чешуйкам, потом опять наклонилась, приподняла пятку левого кирзового сапога, подсунула под каблук змеиную головку и с хрустом раздавила её. — Так-то будет надёжней! При работе проявляйте осторожность: весной змеи как никогда агрессивны. И кто знает, сколько их наползло с окрестных болот сюда, на территорию. Всех спасать — одной меня не хватит. Всё, живо разошлись по местам. А ты, Ульяна, сию минуту пойдёшь со мной в лагерный медпункт, к фельдшеру, рану надо обработать йодом, чтоб заражения не было.

С этого происшествия простодушная Ульянка прониклась к Феньке таким обожанием, что скажи ей та: иди на запретку, она бы, наверное, не раздумывая, побежала на колючку. Однако Фенька делала вид, что в упор не замечает этой собачьей преданности, и ничем не выделяла Ульянку из остальной серой барачной массы. Стоит напомнить, что Фенька — Лизавета, по-иезуитски провернув свой переход из разряда врагов народа на площадку, где исправлялись хоть и преступившие закон, тем не менее социально — близкие, теперь вполне могла рассчитывать на продвижение поближе к какому-нибудь тёпленькому и сытному местечку, а там, глядишь, и срок скостят. Она уже и сейчас, можно сказать, дышала в затылок мужиковатой бригадирше. Не зря Танька Блатная стала поглядывать на неё искоса, с некоторых пор реже и как-то пресновато проходили их ночные интимные встречи. Однажды Фенька, минуя Таньку, провернула одно наваристое дельце и, что прежде было вообще неслыханно, даже не поделилась кушем с бригадиршей. Та, открыв всё это, вызвала Феньку в свой закуток, устроила неприличную сцену и в конце, уже выкричавшись, раздражённо бросила, что, мол, пора бы куму и узнать, кого и кто утолкал в болотную тину пиявок кормить. Фенька тогда расплакалась, ползала униженно в ногах у в один миг ставшей монументально недоступной бригадирши, клялась в вечной любви, рыдала, что, дескать, бес её попутал, но теперь-то она всё уразумела и с благодарностью вспомнила своё место. Танька тоже расчувствовалась, и это бурное объяснение закончилось у товарок не менее бурными и пылкими ласками. Любовницы помирились.

Вечерело. Тонко скрипнули петли на входной двери, и в пустой барак, стараясь не шуметь, вошла и на мгновение в нерешительности замерла в тамбуре Ульянка. Выше её простоватого лица, окаймлённого серым платком, повязанным в бантик на подбородке, весело гудя, пронеслась по несвежему воздуху вглубь барака попавшая с улицы крупная и звучная муха. Пролетев весь проход между двухъярусными нарами, она звонко стукнулась в квадратное оконце вверху двери на противоположном конце помещения. И заметалась там среди других мух, правда, те были размером поменьше и, уже изрядно растеряв былую энергию, вяло ползали по стеклу. Ульянка, поворачивая к огороженному закутку бригадирши и берясь за дверную ручку, отрешённо посмотрела на них. К этому времени толстая муха случайно отыскала махонькую дырочку — сколок в нижнем углу оконца — и выползла через этот откол в светлую кладовку с инвентарём и зарешёченным глухим окном наружу. Отныне бедной мухе уж не дышать ни свежим вольным воздухом, ни присасываться хоботком к лагерным объедкам, если только она, конечно, каким-то чудом вновь не отыщет уходящий острым конусом в кладовку махонький откол в стекле и, протиснувшись в него, пораненная о стекло, не выберется опять в затхлое помещение барака.
Ульянка мышкой проскользнула в комнатку бригадирши, опасливо вытащила из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, трясущимися руками положила его на постель, рядом с взбитой подушкой. Затем, успокаивая себя, несколько раз вздохнула глубоко, пока не прошла дрожь, и одной рукой приподняла подушку, а другой ловко развязала тесёмку на горловине мешочка и быстро сунула его под подушку, оставив уголок снаружи. Всё Ульянка делала заученно, как показывала ей Фенька. Пока вроде получалось. Сейчас надо осторожно, не оставляя ни малейшего зазора между покрывалом и подушкой, вытащить опустевший мешочек и расправить, как было до её проникновения, постель злейшего врага — Таньки Блатной. И так же незаметно покинуть барак и вернуться в хозяйственный блок, где Ульянка мыла полы, и откуда отлучилась якобы сходить по нужде в уборную.
Спустя некоторое время барак наполнился пришедшими с работ усталыми женщинами.
— Даю вам двадцать минут привести себя в порядок, отмыть рожи и, милости прошу — хлебать вечернюю баланду! — Бригадирша была явно в настроении. — А я покеда полежу, отдохну от ваших обрыдлых жабьих морд. Лизавета, ты где? Никто не видал училку? Придёт, пущай ко мне заглянет.
Заключённые промолчали, лишь угрюмо переглянулись, провожая Таньку в её закуток. Неплотно прикрыв за собой дверь, бригадирша, не разуваясь, плюхнулась на нары. День был непростым, но после обеда на их карьер пожаловал сам начальник лагеря, увидев, как ретиво идет выемка торфа и как бойко руководит Танька, он при всех сказал, что, вот, мол, какими темпами надо исправляться, чтобы как можно скорее влиться в общий строй строителей первого в мире социалистического государства. А Таньке даже будто бы намекнул, что за столь активное участие её может ждать в недалёком будущем и пересмотр срока заключения.

Танька сладко потянулась и подняла коротко стриженную голову, чтоб взбить примятую подушку. Едва она снова коснулась затылком наволочки, как сбоку, прямо за ухом раздалось злобное шипенье, и тут же последовал обжигающий удар ниже мочки уха. Обезумев от страха и боли, Танька только и успела пронзительно вскрикнуть, вскочить с нар и, выбросив вперёд правую руку, в тот же миг рухнуть навзничь шестипудовым кулём на пол. Однако этого хватило, чтобы барачницы уже бежали на истошный вскрик и последовавший тут же грохот падающего грузного тела. Зрелище их ожидало не из приятных. Дощатая дверь была распахнута. На цветастой половичке, голова на пороге, лежала мёртвая бригадирша. В широко раскрытых тускнеющих глазах её застыл животный ужас.
Только что вошедшая в помещение Фенька бесцеремонно растолкала толпу и участливо склонилась над трупом. Посидев с минуту, Фенька встала и бесцветным голосом принялась отдавать распоряжения.
— Степанида, быстро за фельдшером. Ульяна, ты — за надзирательницей. Она в соседнем бараке. Я, когда возвращалась, видела, как она туда путь держала. Всем остальным разойтись по своим местам. Эка невидаль — покойник. Все там будем. Похоже на разрыв сердца. Я сказала — все свободны. А я пока посижу, дождусь начальства здесь.
Женщины, всё так же, внешне не выражая никаких чувств, разошлись каждая к своим нарам. Фенька быстрым взглядом стрельнула им вслед и, убедившись, что никто за ней не наблюдает, переступила, брезгливо обойдя остывающий труп наперстницы, через порог и замерла посреди комнатки. В полной тишине из-под нар послышалось шуршание, и метровая гадюка заскользила по струганным доскам пола к свету, к дверям. Здесь-то её и настигла Фенька, расплющив носком сапога змеиную головку. Из коридора раздался топот ног, торопящихся сюда и громко разговаривающих между собой людей. По голосам Фенька узнала фельдшера и надзирательницу. Буквально в последнюю минуту она успела засунуть чешуйчатую, белобрюхую падаль обратно в кожаный мешочек, который незаметно, как было заранее оговорено, передала Феньке Ульянка, когда та пробиралась к трупу через толпу.
— Разрешите доложить, гражданин надзиратель, — неизменно ровным голосом начала вышедшая навстречу им Фенька, при этом как бы невзначай одёргивая правой рукой полу суконного пиджачка, где под мышкой был поспешно спрятан кожаный мешочек, а левую вытянув по шву. — У нас ЧП — неожиданно умерла бригадир, — Фенька слегка наклонила красивую голову в сторону фельдшера, женщины неопределённого возраста, из вольнонаёмных. — Заключённые полагают — от разрыва сердца. На момент происшествия я находилась вне барака, задержалась у стенда с наглядной агитацией, и поэтому добавить более ничего не могу.
— Ладно, посмотрим. — Надзирательница, худая, жилистая женщина средних лет, жестом пригласила фельдшера подойти ближе к трупу. — Товарищ Софья Ильинична, осмотр — это по вашей части. Посмотрите внимательней, что с бригадиром. Она ведь баба здоровенная, каких еще поискать!
— Не скажите, товарищ Волобуева! — На тонких губах фельдшера заиграла скептическая улыбка. — Умершая — женщина полная, нездоровые круги под глазами, одутловатость — всё это говорит в пользу версии, высказанной заключёнными. Кроме того, я подозреваю, что лежащая перед нами бригадир злоупотребляла чифиром и табаком, чем, несомненно, приблизила свою кончину. Сейчас я осмотрю, нет ли каких повреждений, ссадин, следов удушья, синяков, ушибов на теле покойной, и можно смело писать заключение о причине наступления смерти. Обойдёмся, я думаю, и без вскрытия. Что, у нас нет других дел? Меня, например, ждут больные.
— Ну, что же, делайте своё дело, всё подробно опишите, а я потом с заключением пойду доложить по начальству. Может быть, мы её в лагерный ледник пока на ночь? А утром начальство решит, что с ней делать. Ты, товарищ Софья Ильинична, занимайся осмотром, я же пройду по бараку, опрошу, кто что видел и слышал. Гражданка Романова, назначь тех, кто понесёт труп в ледник. Ты будешь старшей.
Фенька, зорко следившая всё это время за действиями медлительной фельдшерицы, не сразу поняла, что обращаются именно к ней. Её больше беспокоило, углядит или пропустит крохотную припухшую ранку за ухом у Таньки эта расфуфыренная, и по слухам, недоучившаяся врачиха. Вроде бы пронесло. Софья Ильинична уже ощупывала толстые, подогнутые ноги, заканчивая осмотр тела.
— Ты что, уснула? Я к тебе обращаюсь, учительница.
— Простите, гражданин начальник! Такое горе! Бригадир нам всем была как мать родная. Ума не приложу, как нам дальше-то жить?
— Да не переживай ты так, Лизавета. Как говаривали при старом режиме: свято место пусто не бывает. Ты же, кажется, у покойной была её правой рукой. Вот и заменишь бригадира. Я похлопочу. Ладно, хватит балясы точить. Давай быстро сюда людей, в помощь товарищу фельдшеру.
Через два дня Танька Блатная обрела вечный покой на лагерном погосте, что ощетинился не одной сотней безымянных колышков с фанерными дощечками на косом полынном пригорке вблизи промышленной зоны.
В августе так же скоропостижно отдала Богу душу и по-собачьи преданная Феньке — Лизавете Ульянка. Её бездыханное тело нашли утром в двух шагах от дверей барака. Видно, припёрло девку среди ночи по нужде так, что выскочила в уборную в одной нижней рубашке, а уж на обратном пути хватил удар, она и брякнулась оземь, да в судорогах и кончилась. По крайней мере, так было указано в заключении, подписанном всё той же тонкогубой, всегда сонной, вольнонаёмной фельдшерицей и сухой, как вобла, надзирательницей. А крохотную свежую припухшую ранку на изгибе белой шеи то ли не заметили при беглом осмотре, то ли не придали ей особого значения. Народу в зоне кишмя кишит, одной парой рук меньше или больше — это тебе не массовый падёж!
Ай да Фенька, ай да Стрелок! Выходит, зря эта шалая бабёнка еще с Гражданской горюнила да пеняла себя: не достичь, мол, вовек мне высот сладких курчавых комиссаров, не встать с ними в одну шеренгу. Пошла-таки иудина наука впрок: и достигла, и встала. Потому как вероломству, изощрённости и презрения к чужой жизни комиссары теперь могли бы поучиться и у неё.
Северьян Акинфыч острой лопаткой с коротким черенком бережно окапывал кусты золотого корня. Выроет приямок рядом с коленчатым светло-зелёным стеблем, обнажит коряжистый золотисто-коричневый блестящий корешок, рукой обломит два-три отводка и опять зароет и утрамбует землю вокруг кустика. Бросит в котомку добычу, перейдёт на другую поляну — и там так же рачительно убавит заросли золотого корня. Рядышком, на большой выпуклой опушке, среди буйного алтайского разноцветья двое монахинь усердно заготавливали лекарственные травы: душицу, зверобой, подорожник, шалфей, чистотел, горечавку, лабазник.
— Орина, Матрёна! Ау! Ступайте скорей! Уходить надобно — гроза сбирается.
— Идём, Северьянушка свет ты наш Акинфыч, поспешаем! Тошно мнешеньки! Оринушка, глянь-ка туча-то чернее ночи!
Монахини пробежали сквозь тальниковый мелкушник и, запыхавшись от скорого бега, встали пред Северьяном Акинфычем.
— В скит до грозы уж не поспеть, схоронимся вон под тем кедром. — Сторож указал на кряжистое дерево, что мощными толстенными корнями оплело огромную плоскую и чуть вогнутую плиту, много веков назад скатившуюся с отвесного скалистого утёса, примыкающего к белку. — Там и место есть под ветками, да и сухо будет, крона-то ишь какая густая. И под дерево не натечёт, оно ить ровно как на постаменте.
Только и успели забраться на хвойный настил под кедр, только монахини заправили выбившийся волос под туго повязанные платки, а Северьян Акинфыч приладил котомки на сучья, ближе к шершавому стволу, как хлынул ливень. Крупные капли забарабанили по широким репейным листьям, прошили дыроватые зонты дягеля — медвежьей дудки, расшевелили всё окрестное мелкотравье. Чем сильнее лило с неба, тем светлее становилось вокруг.
— Посмотрите-ка вон на туё берёзу! — Отогнув игольчатую мягкую ветвь, Северьян Акинфыч указал перстом в сторону ближней белоствольной красавицы на краю опушки. Старик не скрывал своего восхищения. — Каков, однако ж, богатырь летучий!
Ливень стихал. Сквозь поредевшие струйки дождя было видно, как на макушке берёзы, вцепившись лапами в толстое ответвление, восседал ястреб-тетеревятник. Чем-то он неуловимо напоминал горца в бурке, с приподнятыми плечами, но почему-то без папахи, с приглаженными назад волосами. Горбатый клюв, круглые безжалостные вращающиеся глаза, да и весь вид ястреба был грозен и неприступен. Но вот птица медленно взмахнула широкими тёмными крыльями один раз, другой, будто зачерпывая струи дождя, затем, потянувшись, сомкнула их над головой, опустила — и в мгновение одним резким движением стряхнула с перьев бисерные капельки воды. Так ястреб-тетеревятник проделал несколько раз кряду, пока, наконец, не сложил промытые крылья и не принял свой прежний вид. Однако сейчас он уже не казался ни грозным, ни неприступным, что-то в нём проглядывало доброе и умиротворённое.
— А он ить довольнёхонек, что умылся. Испил, так сказать, благодати небесной, — расчувствовался старик. — Истинно говорю вам, доченьки: благолепно устроено бытие тварей Божьих. И человече должон жить в радости и в трудах праведных, и нести в молитвах благодарность Осподу нашему Исусу Христу за данное нам в удел.
Северьян Акинфыч помолчал. Не проронили ни слова и монахини. Тишина, в которой лишь шелестел по иглам и листьям дождь, стояла благостной, сосредоточенной на самой себе. Вдруг вверху, в лилово-чёрной туче что-то блеснуло, как будто треснуло, разломилось и с грохотом покатилось, цепляясь за невидимые отсюда, скрытые в кисее ливня горные хребты. Монахини боязливо перекрестились и зашептали молитвы. Сторож тоже осенил себя двуперстным крестным знамением и весь напрягся, вслушиваясь в затихающий грохот. Минуты две спустя Северьян Акинфыч тихо обронил:
— А ить что-то там, в высях, неладное стряслось.

На третьи сутки, когда тучи опростались от влаги и, невесомые, растаяли, рассеялись по ущельям и лесистым заугольям, а солнышко обсушило лога и тропы, решил Акинфыч взобраться на белок, проведать, что ж там такое невероятное свершилось, откуль взялся грохот, чуть не порвавший им ушные перепонки. Вернулся он, когда солнечный латунный диск оплавлял скалистые пики западного, изогнутого в долину, хребта, а тени деревьев и ближних сопок длинно преломлялись через выкошенные вокруг монастыря луговины.
Северьян Акинфыч прямиком направился в келью наставницы, осторожно постучал в низенькую дверцу, дождался, пока матушка Варвара вышла к нему, что-то молвил ей тихим голосом, и они, беседуя вполголоса, спустились по тропинке к реке.
— Так что, матушка, нету хода нам отсель. Молонья расщепила скалистый утёс на вершине, он пал и перегородил отвесной стеной наш проход. Я полдня отыскивал улазы, хошь бы щель какую, да где там, скала легла как кирпич в кладку.
— На всё Божья воля, Северьян. Значит, так Ему угодно, чтобы мы несли своё послушание в затворе. Хлебушко есть, скотинка пасётся, пчёлка трудится. Будем же и мы постом да смиреной молитвой, подёнными работами блюсти заповеданную нам отцами нашими веру древлего благочестия. Господь всемилостив, он не оставит нас. А монахиням я нынче же перед обедней всё и обскажу. Ступай, Северьян, а я опнусь минутку-другую у живой воды.
Матушка Варвара присела на травку-муравку и стала задумчиво смотреть на пробегающие струи прозрачной реки. Наставнице надо было действительно побыть одной, чтобы до конца осмыслить случившееся с ними. Через некоторое время она глубоко и успокоенно вздохнула, поднялась с земли и твёрдой походкой направилась в сторону скита.

А в это время по ту сторону белка из тайги к реке вышел отряд огэпэушников во главе с Василием Ширяевым. Вторую неделю рыскали чекисты по отдалённым водоразделам и медвежьим уголкам, надеясь отыскать хоть какой-то след сгинувших в глухомань кержаков, а если посчастливится, то и разорить — выжечь на этот раз уж наверняка, до последнего пенька, монастырский потаённый скит, а самих монахинь доставить под конвоем в Талов. Бессудно вершить расправу над мракобесами Васька, напуганный судьбой Кишки-Курощупа и его команды, теперь опасался. Тогда ведь и он, оговоренный на допросах бывшими подчинёнными, кое-как отбрехался, отвёл от себя подозрения тем, что упёрся на своём: не давал, мол, я таких диких приказов насчёт старообрядцев. Бумажки-то ить не единой с распоряженьями не было писано им. На что в дураках ходить! А на очных ставках затыкал клеветникам рты, зычно клеймя их, как врагов революционного народа и наймитов международной буржуазии и недобитых империалистов. Ох, как пригодился тогда Ваське митинговый опыт, приобретённый им еще в феврале 17-го, сразу после разгрома их Нерчинской каторги.
Проводник из сознательных кержаков, недавно порвавший со своим тёмным прошлым и пришедший служить в органы, уверял, что эти вставшие неприступной отвесной стеной заснеженные верхотуры проходимы. Тятька, мол, сказывал, там, за грядами, обитается долина неописуемой красоты и сказочного богатства. Но дойти туда, дескать, может только человек с открытой душой и чистыми помыслами. Услышав эту чушь однажды вечером у походного костра, Васька Ширяев сразу же оборвал и едко высмеял завравшегося кержака. Ты, мол, чё, на политзанятьях тока и делаешь, как дрыхнешь, коль опять да снова блажить начинаешь. Чище помыслов, чем у нашей горячо любимой партии, нет ни у кого. А самые открытые души — это у нас, верных и преданных делу Ленина и Сталина чекистов! Потому-то веди смело к своему непроходимому хребту. Уж нам-то он сразу откроется, а там мы и посмотрим, правдивы ли байки твоего несознательного папашки — мракобеса. И вот сегодня они попусту толклись у излога громадных, закрывающих полнеба гор. Змеилось в рослых бодыльях чемерицы что-то схожее с тропкой, то ли козьей, то ли маральей, поди, разбери, когда змейка эта истаивала, терялась, не успев и обозначиться, указать хотя бы махонькое какое направление: идите, мол, туда, и придите, куда добиваетесь. Вишь ты, каменьев-то сколь расколотых накрошено по крутым склонам! Не ровен час — ишо сорвутся, да и придавят вместе с лошадьми, которые и теперь-то глаза испуганно пялят на верх и шарахаются в сторону при малейшем шуршанье с горы. Ну, кержак, ну, удружил, брехло! Уходить надобно, вертаться в город. Видать, запропастилось староверское отродье в такие щели, что и само себя навряд ли да отыщет, а то и в Китае, поди, уж давно якшаются с косоглазыми энти хреновы бегунцы, а мы здесь рыщи по буреломам да завалам. По коням, товарищи бойцы! Поход окончен! Возвращаемся!


Часть вторая

1

Минуло с десяток лет. Сколько воды утекло и вернулось дождём ли, снегом ли, никто не считал. Подлунный мир бурлил, раскалывался на куски, перекраивался и вновь срастался с кровавыми швами в местах соприкосновенья. Планета набухала взаимными претензиями, а в мистических котлах преисподней закипало смрадное варево, которое, не дав ему остыть, зачерпывали в непроливаемые колбочки своими перепончатыми лапками с острыми мохнатыми коготками служки сатаны. Невидимо несясь со скоростью тьмы через городские канализационные коллекторы, бесы доставляли это варево в столицы, где молниеносно и безошибочно отыскав нужные головы, как правило, это были либо короли и президенты, либо премьер-министры, попадались и промышленные магнаты, через ушные раковины безболезненно впрыскивали дьявольский отвар в их державные мозги. Остатки зелья расплёскивались по головам менее значимым, но зато самозабвенно исполнительным и тщеславным до корней волос и мозолей на пятках. Назревала мировая война.

В тенистом сквере Таловского военного комиссариата группами, негромко переговариваясь между собой, стояли люди. За забором, на полянке у коновязи в ряд выстроилось несколько телег с нераспряжёнными разномастными конями, на них сюда, в военкомат, на призывной пункт были привезены из окрестных деревень и заимок молодые ребята, которым сегодня идти на службу в Красную армию. На въезде в ограду просигналили автомобили. Часовой на воротах выбежал из будки и поднял полосатый шлагбаум. Во двор въехали и, развернувшись на площади, встали десять порожних полуторок с лавками на бортовых кузовах. Из здания комиссариата вышел щеголеватый офицер с тремя шпалами в петлицах и зычным голосом скомандовал всем призывникам строиться. Владимир Антропов, вымахавший за эти годы в рослого парня, поочерёдно обнял постаревшую тётку Марфу и младшего брата, угловатого пятнадцатилетнего Валерку. После этого он схватил в охапку и прижал к себе трёх младших сестрёнок — Веру, Катюшу и Настеньку. Был конец мая, и сёстёр родня отправила погостить из Усть-Каменного в Талов к старшим братьям. Расцеловав зардевшихся сестрёнок, Владимир обратился к брату:
— Братка, ты остаёшься здесь, на гражданке, за старшего. Береги тётю Марфу, слушайся её во всём. Сестёр в обиду не давай. Отгостят, сам отвези в Усть-Каменное. Ну, и без послаблений — тренируй не только тело, но и волю. Я, как отслужу, тебе идти. Должен быть мне достойной сменой. Давай пять, брат!
И Владимир, крепко, по-мужски, пожал брату руку. Когда он выпустил смятую Валеркину ладонь, тот весело потряс рукой и сказал:
— Ничего, братка, к твоему возвращению со службы я накачаю мускулы, и тогда посмотрим, кто кого пережмёт.
Тётка Марфа обмакнула концом цветастого кашемирового платка уголки влажных глаз и тайком перекрестила уходящего к военкомату племянника. Как только прозвучала команда: «По машинам!», духовой оркестр заиграл марш «Прощание славянки», и призывники, разбившись на отделения, начали погрузку в полуторки через задние, откинутые борта.

Барханы, словно жёлтые песчаные волны, безмолвно наплывали со всех раскалённых сторон на горнострелковый полк, что вот уже третий день походным маршем двигался по древней, натоптанной еще блистательными фалангами Александра Великого, дороге по направлению из Ашхабада к иранской границе. Минуло три месяца с того дня, когда сибиряки в глинобитном гарнизоне Термеза, где они проходили курс молодого бойца, впервые увидели и почувствовали хрусткий острый песок на зубах. Сегодня же это были закалённые парни с иссечёнными самумом загорелыми лицами, и хотя у некоторых еще гноились от песчаных бурь глаза, взгляд у солдат был уже обвыкшим, прищуренно-твёрдым.
— Колонна, сто-ой! — гулко прокатилось над головами идущих. — Лагерь разби-ить! Приготовиться к ночлегу-у!
Оно и правда — диск солнца уже наполовину погрузился в далёкие, зыбкие барханы. Небо окрасилось в малиновый цвет, еще час-полтора, и на пустыню падут сумерки, а там и ночь, холодная, промозглая. Вот ведь загадка природы: днём — испепеляющая всё живое жара, ночью — зуб на зуб не попадает от холодрыги! То ли дело — зелёная наша тайга, ручьи со студёной сладкой водичкой. Так бы припал и пил, пил, да где там! В прорезиненном курдюке мутная и вонючая, тёплая, да вдобавок и до горечи солоноватая вода, ей и жажду-то не утолить, и не напиться, так, лишь пузо растёт как барабан, а пить всё одно хочется. А еще и сухари из сухого пайка, вон и дата на упаковке: 1921 год. Ровесники нам, ребята! Эх, кабы сейчас да калач домашний, да кринку молочка из погреба!
— Рядовой Антропов! Отставить разговорчики, недостойные бойца Красной рабоче-крестьянской армии! — К солдатам, заканчивающим ужин, из темноты вышел политрук Топоров. — Я требую внимания! У меня есть новость, она касается пункта нашего прибытия. Я только что был у командира полка, он приказал довести до сведения всего личного состава, что не позднее, чем через сутки мы пересечём государственную границу СССР и выйдем на территорию дружественного нам Ирана. — Политрук присел к костру и вытащил из планшетки лист плотной бумаги. — Сейчас я ознакомлю вас, товарищи красноармейцы, с текстом ноты Молотова шаху Ирана. Здесь говорится, что еще в 1821 году Россия заключила с Персией договор о том, что, если третий неприятель пойдёт на Россию войной, она имеет право на переход границы с Персией, и размещение на её территории своих войск, и Персия, в случае нападения не неё третьей страны, также имеет право на ввод в Россию своих подразделений. Спустя сто лет этот договор был закреплён правительством РСФСР. Как вы знаете, товарищи, на западе нашей Родины продолжаются кровопролитные бои с фашистскими захватчиками, которые два месяца назад вероломно напали на СССР. Наша задача войти в Иран, занять крепость Горган, пресечь вылазки басмачей и обеспечить безопасный провоз стратегических грузов, идущих из Америки через Иран в Советский Союз. Задача ясна, товарищи красноармейцы?
— Так точно, товарищ политрук!
— Отдыхайте, завтра будет трудный день.

Божья коровка ползала по упругому стеблю ромашки со смятыми листиками, что дугой, зелёным мостиком соединял два суглинистых бугорка только что выброшенной из окопа земли. Жёлтый цветок с белыми лепестками был придавлен комком, и как ни старалась божья коровка вползти в щелку, откуда исходил манящий запах цветка, ничего у неё не получалось. Прокоп Загайнов аккуратно, чтоб не рассыпать землицу и не придавить тем самым насекомое, двумя пальцами приподнял комок и освободил ромашку. Божья коровка здесь же взобралась в корзинку цветка и принялась деловито перебирать усиками крохотные тычинки.
— Вишь ты, мигом оседлала ниву и приступила к сбору урожая. — Степан Раскатов, привалившись гимнастёркой к тыльной стенке окопа, тоже с интересом наблюдал за хлопотами оранжевой, в чёрную крапинку, божьей коровки. Но вдруг тень нашла на его скуластое лицо, и он горько вздохнул: — Скоро и мы приступим к жатве, тока вот у нас она будет, как видно, долгой и кровавой.
— Стёпушка, да мы ить на войне. А тут — не ты, дак тебя! — живо откликнулся Прокоп. — К нам вломились, нашу землю жгут, поля топчут, народ русский истребляют. Кто, как не мы, должон иродам ответить! Видел, когда шли сюда от Смоленска, одни горелые трубы от деревень и сёл остались. Помнишь ли, как нас каратели пожгли тогда?
— Как забыть, коль родовые гнёзда выжгли, а нас понудили к исходу в Саяны.
— Сдаётся мне, что нынешние изверги и главари тех, таловских, одного поля ягодки. Только эти, иноземные, ишо страшней. Так что копай окоп глубже, да пристраивай винтовку ладно, дел невпроворот.
— Твои-то чё пишут? — переменил тему разговора Степан. Накануне была почта, и оба получили письма от жён, оставшихся с малыми ребятишками в Хакасии. — Моя Настасья сказывает, что покуль терпимо, орех в тайге уродился, хлеба вызревают.
— Мои тоже не жалуются. Егорша нонче в первый класс пойдёт, в леспромхозовскую школу. Смышлёный малец. Любаня и Маруся, отписывает Ориша, по дому уже вовсю пособляют.
— И мои, слава Богу, помощниками растут.
Русское солнышко встало в зенит, отечески лаская не жаркими, щедрыми лучами тугие колосья спеющей ржи на светло-жёлтом поле перед окопами, соединёнными узкими ходами сообщений, зелёный лесок за хлебами, роту сибиряков, накануне вечером снятую с пригородной, второй линии обороны и переброшенную на оголённый участок фронта. Позавчера к западу от этого леса был ожесточённый, с большими потерями с нашей стороны, скоротечный бой. Рослые как на подбор, эсэсовцы шутя обратили в паническое бегство измотанные непрерывными боями остатки пехотного полка, многих постреляли, покололи штыками и финками, десятка полтора красноармейцев взяли в плен.
Командование приняло решение бросить на это опасное направление сибиряков, сформировали роту, вооружили — кого автоматами, кому досталась винтовка, кому штык да сапёрная лопатка. Степану вручили ручной пулемёт с круглым диском. Глубокой ночью бойцы неслышно прошли вдоль болота и к утру окопались на опушке, перед ржаным полем. Теперь вот ждали противника.
— Робята, еще раз проверьте оружие, у кого есть, — сильно окая, обратился к красноармейцам, проходя по окопам, старшина роты Иван Никитич Тарасов, седоусый сорокапятилетний волжанин, воевавший с немцем еще в Первую мировую. — Подпускайте фашиста ближе. Стрелять наверняка, патроны беречь. Давайте, сынки, не подведём матушку-Россию. Друг дружку держитесь. С Богом, сибирячки!
На раскидистой ольхе, в толстых ветках пристроилась седая крупная ворона и давай, заунывно постанывая, каркать. На крик из леса подлетели такие же неопрятные товарки, расселись по деревьям рядом и стали наперебой подкаркивать зачинательнице, как они это делали и в прежние столетия, когда на землю нашу зарились то тевтоны, то поляки, то французы. Сибиряки переглянулись, удобней переложили оружие и продолжили наблюдение за лесом напротив, расстояние до которого было метров сто. Вдруг низ деревьев разом почернел, это из чащи выступили, видимо, всё те же эсэсовцы. Блеснула на солнце сталь автоматов, послышалось отдалённое клацанье, шеренга выровнялась, раздалась короткая, похожая на лай, команда, и цепь рослых, светловолосых солдат и офицеров, в чёрных мундирах, с засученными до локтей рукавами, выставив перед собой шмайссеры, без единого выстрела пошла, приминая рожь, прямо на окопы сибиряков. Вот эсэсовцы уже на середине поля, хорошо видны их уверенные и самодовольные, как у тевтонских рыцарей из кинокартины «Александр Невский», лица. Идут молча, тишина начинает приобретать зловещие оттенки. Даже вороны и те, раскрыв влажные от набегающей слюны клювы, притихли. И эту-то натянутую, как траурный шёлк, тишину в клочья разорвал бас командира роты, двухметрового гиганта красноярца, капитана Завьялова.
— Братцы-сибиряки! Гляньте-ка! Фашист берёт на испуг! Идёт в психическую атаку! Встретим гада! В рукопашную! За мной!!!
Бойцы, как один, поднялись из окопов, молча подровняли строй и решительно двинулись вперёд. Стенка на стенку. Старинная русская богатырская забава сибирякам знакома сызмальства. И зачин этого боя будто бы и напоминал её, однако ж здесь вперемешку с кулаками — штыки и автоматы, а про традиционную мировую с братиной по кругу — это уж увольте! Тут и смерть не помирит. Что ж, фрицы, сами выбрали драку, а нам не привыкать! В первые минут пятнадцать над полем густо стоял страшный лязг и скрежет металла об металл, он заглушал редкие вскрики и стоны раненых и умирающих. Бились насмерть, но молча, сжав до боли зубы, пока по этим сжатым зубам не влепляли прикладом, выламывая заодно и челюсти. Летели сгустки крови, катились помятые каски, валились замертво искромсанные чёрные мундиры со свастикой, распластывались по вытоптанной, перепаханной сапогами ржи кровавые красноармейские гимнастёрки. По не обмолоченным, поваленным жёлтым колосьям стекали, капая наземь, светло-зелёные человеческие мозги.
Сдали-таки у эсэсовцев нервы, судорожно сдёрнув с предохранителей оружие, принялись они палить панически в белый свет, да поздно уж было. Штыком, прикладом, финкой да сапёрной острой лопатой сибиряки очищали ржаное жито от тевтонской нечисти, снося в азарте надменные германские черепа. Как зайцы, побежали вприпрыжку обратно в лес остатки прославленной особой роты, состоящей сплошь из любимцев фюрера. Психическая атака — этот её коронный номер, показанный не раз на театре военных действий в период блицкрига в западноевропейских странах, на русских просторах захлебнулся в собственной кровавой блевотине. Охота у эсэсовцев пощеголять своим арийским презрением к смерти сибиряками здесь, на Смоленщине, была отбита раз и навсегда.

Над безмолвным, исковерканным полем в яркой синеве кружили, иногда пикируя на растерзанные и кое-где поклёванные трупы в чёрных рваных лохмотьях, уже не только вороны, но и коршуны — канюки. Сибиряки, собрав трофейное оружие и подобрав своих убитых и раненых, вернулись в окопы.
— Ну как, мужики, с почином! — Капитан Завьялов в командирской фуражке, надетой на перевязанный высокий лоб, дружелюбно потрепал Прокопа по плечу и осторожно опустил свою медвежью лапу, опоясанную тугими жилистыми узлами, на кисть окровавленной, перебинтованной выше локтя, правой руки Степана. — Чем зацепило?
— Финкой, товарищ капитан. Вот она, миленькая, с наборной ручкой. — Степан указал на бруствер, где лежал, лезвием в сторону поля, инкрустированный жемчугом, кинжал. — Больно прытким оказался офицерик. Да его хорошо видать от нас — вон он с краю валяется. Дюжий, однако, был при жизни. Едва совладал.
— Кость цела? Может быть, в санбат? Он здесь, за болотом.
— Пустяки. Мякоть поцарапало. Мы с Прокошей обработали рану, а заодно и соскребли с себя грязь и кровь, да освежились в ключике за той вон посечённой берёзкой у мочажины. Всё ладом. Да и куда я, ить фашисты сберутся с силой и опять попрут. А у нас народу тоже выбило немало.
— Нам бы гранат ишо, товарищ командир? — подал голос молчавший до этого Прокоп. — Автоматами да патронами разжились, а вдруг танки?
— Сейчас же распоряжусь. На КП есть малость. Посыльный немедля принесёт.
И капитан Завьялов скорым шагом ушёл по ходу сообщения по направлению к командному пункту. Только и успели подкрепиться кержаки сухим пайком, запив сухари и тушёнку тёплой водой из фляжки, как в окопе вырос сухощавый и подвижный Володька Ершов, посыльный командира роты.
— Вот вам гостинец от товарища капитана, — Володька ловко извлёк из вещмешка шесть противотанковых гранат и выложил на бруствер рядышком с трофейной финкой. — Поторопились вы, братцы, с едой, — усмехнулся посыльный и помахал перед лицами Прокопа и Степана алюминиевой фляжкой, в которой что-то булькало. — Наркомовские ваши сто грамм. Как говорится: война войной, а выпить хочется всегда. Правда, сытое пузо и спирт не возьмёт!
Балагур посыльный был родом из Бодайбо, с золотых приисков. Несмотря на свой скромный рост, равных в драке ему не было. Володька был подвижным, как ртуть. Удар имел всегда точный и хлёсткий. Противник, как правило, не отлетал, собирая стулья и столы, а как бы складывался на месте и без сознания падал вперёд, на своё искровавленное лицо. Неуязвимый и вёрткий в рукопашной, он и в снабжении и обеспечении роты дополнительным провиантом, боезапасом, а также разными бытовыми мелочами был незаменим. Бойцы в шутку интересовались: а не было ли, мол, у тебя в роду, окромя драчунов, кого и по купеческой линии? На что Володька добродушно отвечал: а как же, дескать, без них, без купцов-то в Сибири!
Дед, мол, был известным смолоду на реке Лене фартовым золотопромышленником, не только прииски имел, а и баржи, лес сплавлял, пушниной баловался. Да втюрился, бедолага, в дочку иркутского губернатора. Фифа была, говорят, еще та, вся воздушная, с манерами, изъяснялась только по-французски. Дед Артемий, батя сказывал, и язык иноземный через пень-колоду выучил, чтобы, значит, про любовь свою ей без толмача поведать. Однако дамочка не оценила этого шага и, посмеявшись прилюдно над тем, что какой-то сибирский валенок просит на ломаном французском её руки, вышла замуж за местного дворянина. Дед с горя, конечно, не стал топиться в Ангаре напротив губернаторского дворца, но зато потопил себя в таком загуле, о котором с придыханием от восхищения вспоминали чуть ли не до революции и в самых отдалённых уголках Иркутской губернии.
Спустил Артемий всё своё состояние быстро и легко, изрядно помогли и пронырливые приказчики, но дед зла на них не держал. Протрезвев, придя в себя, вернулся в старатели, невдолге стукнуло сорок, женился, наплодил ребятишек, однако разбогатеть больше случая не представилось, поскольку вылупившийся новый век тут же захворал неслыханными переменами, на российских просторах повеяли вихри враждебные, и вскоре брат на брата грудью пошёл. Так что, — весело заканчивал Володька, — я, как ни крути, а родом из конченых пролетариев.
— Ну, земляки, бывайте — держите оборону, а мне бежать до командира, покуль гости не нагрянули, — и Володька Ершов испарился, будто и не стоял только что рядом.
— Стёпа, примем по сто, аль как?
— Я ишо от драки не остыл. Кураж итак бьёт через край, а туманить голову чё-то не хочется. Ты прими, коль охота имеется.
— Не, я бы в компании, а одному хлебать зелье без привычки не с руки. Приберём до лучших времён. Глянь-ка, Степан, никак танки по нашу душу!
— Два праздника у нас, Прокоша, в один день. Вот и погуляем на славу!
Последние слова Степана Раскатова Прокоп Загайнов вряд ли расслышал из-за треска и грохота от разрывов снарядов. До десятка немецких танков двигалось ходко через поле в сторону окопов, выплёвывая из жерла пушек огненные молнии и объезжая тяжёлыми гусеницами разбросанные во ржи трупы эсэсовцев.
— Помяни нас, Господи, во Царствии Своём! — горячо прошептал Прокоп, протискиваясь в щель на дне окопа, когда бронированная махина нависла над земляным бруствером. Танк крутнулся на гусенице, обрушивая огневую ячейку, и пошёл вдоль края поля, утюжа и зарывая окопы и хода сообщения. Однако проехать много он не успел, сзади, из земли во весь рост поднялся оглоушенный Прокоп и метнул гранату точно в бензобаки. Танк вспыхнул, как факел. Из открывшегося верхнего люка начали выскакивать танкисты в шлемах. Их одиночными выстрелами, экономя патроны, сразил оклемавшийся от утюжки Степан. Прокоп ползком и короткими перебежками подобрался ко второму бронированному чудовищу, методично расстреливающему сбоку бревенчатый, в три наката, блиндаж КП капитана Завьялова. Взмах руки — и еще один танк объят синим пламенем. Тем временем Степан, таща с собой пулемёт и винтовку, прополз вперёд и притаился в глубокой воронке, зорко, как на охоте, высматривая противника. Цепочки гитлеровцев в мышиных френчах, паля перед собой из автоматов с длинными рожками, бежали на наши позиции. Степан дал прицельную очередь по цепи. Несколько гитлеровцев опрокинулось в рожь, остальные залегли. Степан с винтовкой переполз на другой край воронки и одиночными выстрелами по бледным пятнам под тёмно-зелёными касками сразил еще семерых фашистов.
Затем он вновь переполз к пулемёту и короткими очередями принудил оставшихся в живых сначала вжаться в землю, а там и вовсе, пятясь и беспорядочно отстреливаясь, уползти назад, к лесу. Краем глаза Степан заметил, что три уцелевших танка, включив заднюю скорость, кромсая и вминая в землю чёрные и мышиные мундиры, скорым ходом отступают с поля боя. Молодцы, земляки, пусть знают нечестивцы наш сибирский характер! — мысленно похвалил однополчан Степан. Вот и второй праздник обудёнкой отгуляли по-русски. Но где же Прокоп? Жив ли? Приподнявшись из укрытия, Раскатов внимательно оглядел изрытое воронками поле с догорающими танками, развороченную, с торчащими в небо брёвнами, всего лишь минувшей ночью сооружённую, землянку, немногочисленных красноармейцев в запылённых пилотках и касках, копошащихся в окопах. Однако среди них не было Прокопа. Степан перебежками добрался до своей боевой, обваленной ячейки, прислонил к стенке пулемёт и винтовку и начал тщательно обследовать все воронки и окопы поблизости.
Истекающего кровью, раненного осколком в грудь навылет, контуженого Прокопа он отыскал метрах в пятнадцати впереди наших позиций. Тот сидел на дне воронки и, скрипя зубами от нестерпимой боли, пытался сам себя перевязать бинтом из валявшегося рядом индивидуального пакета. Бинт был насквозь пропитан кровью, разодранная гимнастёрка тоже вся промокла, а кровь всё била толчками из ран на спине и груди. Степан без лишних разговоров разрезал и снял с пытающегося слабо улыбнуться Прокопа гимнастёрку, смочил тампоны водкой из прихваченной с собой фляжки, обработал рваные края ран и туго перевязал обмякшее туловище друга. Стараясь случайно не задеть свою давешнюю, запекшуюся рану выше локтя, стянул с себя и расстелил гимнастёрку, затем бережно уложил теряющего сознание от большой потери крови Прокопа на неё; стараясь не причинить ему боль, связал рукава, пропустив один под мышкой, а другой через шею, и осторожно пополз с тяжело раненным к нашим окопам.
Два дюжих пожилых санитара с носилками встретили Степана в размётанном снарядами ходе сообщения, аккуратно переложили находящегося без памяти Прокопа к себе и скорым шагом побежали по тропке через болото в медсанбат. Степан только и успел напоследок пожать безвольно свисающую с носилок правую руку друга и двуперстно перекрестить его. Проводив санитаров, он отряхнул от прилипшей земли свою гимнастёрку, влез в неё и, приведя себя в порядок, отправился узнать, что стало с капитаном Завьяловым, жив ли командир, или же погиб при прямом попадании снаряда в блиндаж.
— Кого ищешь, рядовой Раскатов? — раздался над самым ухом обследующего развалины командирской землянки Степана характерный завьяловский бас. — Уж не мои ли героические останки? Так вот он я, живой стою перед тобой. Молодцы, братцы, видел, как вы с Загайновым держали правый фланг. Как он? Куда ранен?
— Осколком в грудь навылет, товарищ командир. Вроде лёгкие не задеты — а то бы кровью харкал. Однако большая потеря крови. Отправлен в санбат.
— Пока светло, надо похоронить убитых, собрать оружие и боеприпасы. Да, Степан, старшина Тарасов погиб, поэтому я на тебя временно, до подхода подкрепленья, возлагаю все его обязанности. Проследи за исполнением моих распоряжений, накорми бойцов, выдай по сто грамм водки. Я думаю, фашисты пока к нам не сунутся, но всё равно бдительности не терять.
— Товарищ капитан, командир полка на связи! — Володька Ершов, как всегда, появился ниоткуда, и, держа под мышкой полевой аппарат со свисающим проводом, быстро протянул Завьялову эбонитовую телефонную трубку.
Завьялов коротко переговорил по телефону, пробасил в трубку: «Так точно! Есть исполнять!», и, вернув её посыльному, обернулся к Степану:
— Поступила команда оставить позиции и отходить к Смоленску. Немцы прорвали оборону левее нас, возникла опасность окружения. Времени в обрез. Полчаса даю на то, чтобы попрощаться с погибшими товарищами и похоронить их, через час скрытно отходим. Выполнять приказ!
Крепость Горган, с возведёнными в незапамятные века тёсанными каменными неприступными стенами, перекрывала караванный путь, что змеился извилистым спуском из горной теснины с одной стороны, и уходил на плоскогорье брусчатой дорогой, начинающейся сразу за тяжёлыми дубовыми воротами и за крепостным рвом, — с другой. Миновать, как-то обойти крепость одинокому путнику, верблюжьему каравану или автомобильной колонне было нельзя — она, как серая пломба, затыкала всё свободное пространство между убелёнными снежными, схожими с колпаками дервишей, остроконечными вершинами. Вся окрестная местность хорошо простреливалась из лука, всякий самый потаённый уголок и овечья тропка были на расстоянье броска копья, а что уж здесь говорить об оружейном выстреле: всё рядышком, как мишени в учебном тире.

— Товарищи красноармейцы! На сегодняшних занятиях мы будем отрабатывать приёмы с винтовкой во время рукопашного боя в окопе. — Политрук Топоров, прохаживаясь перед строем, обвёл строгим взглядом вытянувшийся по команде «смирно» взвод. — Вопросы есть? Вопросов нет. Разбиться по парам и приступить к отработке приёмов!
Красноармейцы попрыгали с длинными винтовками-трёхлинейками, образца 1897 года, в надолбленные в стылой каменистой земле за крепостной стеной тесные окопы и принялись неуклюже орудовать этим допотопным оружием, задевая то штыком, то прикладом отвесные края и брустверы. Стоял бесснежный, с колючим, пронизывающим ветром, декабрь. Бойцы рвались на фронт, но все их рапорты оставались без ответа. Устно же им было сказано политруком: здесь тоже, мол, наиответственнейший участок, так что сидите и не рыпайтесь. Начальству, дескать, виднее.
И вот сейчас, выслушав эту абсурдную, лишённую всякого здравого смысла, вводную, Володя Антропов тоже прыгнул в окоп, где, бестолково побарахтавшись минут пять с напарником, не выдержал и недоумённо крикнул, чтоб услыхали все:
— Да как же с такой бандурой развернуться, товарищ политрук! Пока крутишься, запинаешься, сто раз ведь убьют! Нам бы оружие покороче да поновей!
— Рядовой Антропов! Отставить занятия! — Одутловатое лицо политрука Топорова мгновенно налилось кровью. — Товарищ сержант, арестовать рядового за недопустимые паникёрские настроения и враждебные, недостойные бойца Красной армии, разговоры! И немедленно препроводить на гарнизонную гауптвахту! Я давно слежу за этим ловко замаскировавшимся подкулачником. Всё его не устраивает, всем недоволен. То ему калачи с молоком подавай, то новую винтовку. Моё терпение сегодня лопнуло. Чтобы впредь другим было неповадно, этого разгильдяя и двурушника мы, в соответствии с суровым законом военного времени, предадим суду трибунала! — Багровый от возмущения политрук притопнул в негодовании яловым сапогом о стылый грунт, смерил долгим злым взглядом понуро стоящего перед ним в шинели и уже без ремня здоровенного Антропова и холодно бросил сержанту: — Увести арестованного!
Неделю протомился в холодном, каменном мешке гауптвахты рядовой Антропов. О чём только не передумал он, глядя в узкое, как амбразура, зарешёченное оконце на облетевшую апельсиновую рощу, что росла прямо за квадратным плацем. Ждал худшего. На то были основания. Заступавшие в караул земляки, выводя арестованного раз в сутки на прогулку, сообщали шепотом, что в гарнизоне ждут очередного прохождения каравана союзников с оружием, медикаментами и провиантом, охрана будет наша, советская. Вот ей-то якобы и передадут Антропова для доставки его на родину, в Советский Союз. А там трибунал, и его решение наверняка будет суровым: штабные писари проболтались о длиннющей петиции, накорябанной политруком на «врага народа» Антропова. В ней, конечно, ни слова правды, но всё представлено так, что будто бы бдительный политрук коммунист Топоров успешно вскрыл и разоблачил деятельность одного глубоко законспирированного фашистского прихвостня.
На седьмые сутки, утром на гауптвахту нагрянул с проверкой сам комполка, герой боёв на озере Хасан Дмитрий Алексеевич Лосев. Стремительной походкой он прошёл по коридору, заглянул в общие камеры, в которых отбывали наказание за различные мелкие нарушения устава внутренней службы рядовые красноармейцы и младший командный состав. Отечески пожурив бойцов, он приказал начальнику караула выдать им сейчас же все вещи и принадлежности, изъятые при аресте, а красноармейцам немедленно возвращаться в свои подразделения и готовиться к маршу. После этого комполка направился к одиночной камере, где сидел рядовой Антропов. За Лосевым едва ли не вприпрыжку заспешил находящийся среди сопровождающих офицеров политрук Топоров. На ходу он что-то горячо пытался объяснить сухощавому и подтянутому Лосеву. Однако комполка даже не делал вида, что слушает его. Звякнул засов, и массивная железная дверь со скрипом отворилась. Командир шагнул в камеру, навстречу ему вытянулся в струнку Антропов. Лосев пытливо посмотрел прямо в глаза рядовому, однако тот не смутился и взгляда не отвёл.
— Ты, товарищ боец, ратуешь за то, чтобы вас обеспечили новым, современным оружием?
— Так точно, товарищ комполка.
— Что ж, ты его в скором времени получишь, — видно было, что у Лосева приподнятое настроение, и он этого не скрывал. — И не только получишь, а и опробуешь в бою. Это я тебе обещаю! Вернуть красноармейцу его вещи, и пусть готовится к походу.
— Но, товарищ командир, это же скрытый, замаскированный враг! — начал было растерянный Топоров, однако комполка резко оборвал его:
— Где ты, товарищ политрук, увидел врага? В этом богатыре-красноармейце, справедливо требующем себе и товарищам хорошего оружия, чтобы бить насмерть фашистских захватчиков? И потом, это наша обязанность — обеспечить красноармейцев современными винтовками и автоматами, а также и добротным обмундированием. А ты, товарищ политический руководитель полка, вместо этого пытаешься заработать себе популярность, сломав парню судьбу, тогда как у нас, у нашего советского народа, истекающего кровью в борьбе с оккупантами, каждая человеческая жизнь, каждый боец на счету!
— Товарищ командир, не играйте с огнём! Я буду вынужден доложить высшему руководству о том, что вы покрываете «врага народа».
Полковник Лосев, уже повернувшийся, чтобы выйти из помещения гауптвахты, крутнулся на месте, энергичным движением подхватил политрука под локоть и отвёл в угол, где негромко, но твёрдо сказал:
— Капитан, не испытывай моего терпения. Твои бумаги я приказал изъять и уничтожить. Состряпать новые у тебя просто нет возможности. Через неделю-другую мы будем на фронте, на передовой. У тебя еще есть время уладить свои отношения с подчинёнными. С солдатами так, как ты, нельзя поступать. Иначе в первом же бою может всякое случиться. Я воевал — знаю. Подумай на досуге, — комполка на минуту задумался, а потом громко, чтоб все слышали, скомандовал: — А теперь я приказываю товарищу политруку проследить, чтобы передислокация полка прошла чётко, без заминок и задержек. Выполнять приказ!
— Есть выполнять приказ, товарищ командир полка! — Топоров прищёлкнул каблуками сапог и заспешил мимо офицеров, придерживая рукой планшетку, на плац, а уж оттуда и в полковые казармы.
Стоящие в коридоре офицеры, не проронив ни слова вослед, проводили его долгими тяжёлыми взглядами.

2

Ноздреватые серые сугробы по обочинам просёлка, видно было, что всеми силами сопротивлялись мартовскому теплу: в углублениях и нишах по срезу, как в сталактитовых пещерах, наросли толстые, наподобие колонн, сосульки. Да только всё это было зыбким и непрочным и легко растапливалось в потоках, истосковавшихся по настоящей работе на земной поверхности солнечных лучей. Золотистые живые струи с неба не смущало даже то, что половина заснеженного континента была исполосована траншеями и рвами и лежала в руинах. Больше того, эти посланцы солнца наверняка втайне теплили надежду растопить лёд и стужу не только в природе, но и в сердцах человеческих, закоченевших и очерствевших среди ужаса и смертей войны.
— Так, значит, из госпиталя, парень, — возница с роскошными, с проседью, пшеничными усами умело правил каурой лошадкой, полулёжа в санях и поминутно оборачиваясь к пассажиру, сидящему сзади, на охапке соломы сержанту Владимиру Антропову. — Тебе повезло, что направили к нам. Первое — полк наш гвардейский. Второе — командир у нас душа человек. И третье — все бойцы — храбрецы! Начиная с меня. Но-о, милая, но-о, лоботрясочка ты моя!
— А ты, отец, по всему видно, человек весёлый. Если у вас и остальные такие же, то я попал куда надо!
— Всё, братец, прибыли. Землянки видишь вон там, за берёзками? Это КП. Тьфу ты! Да что я кнутом-то размахался — давай-ка сам тебя и провожу, — возница проворно для своих лет сверзился с саней, быстро привязал к вербе с краю дороги лошадь и, бросив ей перед мордой пучок соломы, догнал поджидающего его Антропова.
Площадка у КП была расчищена от снега, под маскировочной сетью, раскинутой на деревьях в углу, стоял командирский, крытый брезентом, додж, танк и самоходки.
— Ступай, товарищ сержант, в крайнюю землянку, там начштаба и кадры, а мне, уж не обессудь, надо бежать в хозяйственный взвод.
— Спасибо, отец. Поди, свидимся еще.
В это время из центральной землянки вышел плечистый майор, пристальным, цепким взглядом смерил Антропова. Тот козырнул и уже повернулся, чтобы идти в кадры, как откуда-то сбоку пролетел кисет. Антропов автоматически выбросил руку вперёд и ловко поймал его, а потом уж огляделся вокруг: кто это так шутит.
— Молодец, сержант! Реакция есть. Кисет-то верни, — синеглазый, улыбчивый майор со шрамом на левой щеке подошёл к Антропову и представился: — Начальник полковой разведки майор Берендеев.
— Сержант Антропов. После госпиталя направлен в ваш полк для дальнейшего прохождения службы.
— Ранение серьёзное? Где воевал?
— Так, царапнуло в бок да мякоть на ноге зацепило. Воевал на Кавказе, в Крыму, ранен в боях за Керченский пролив.
— Родом откуда?
— С Рудного Алтая.
— Сибиряк, значит. Мне ваш брат глянется. Пойдёшь ко мне в разведку?
Владимир радостно вспыхнул:
— Так точно, товарищ майор!
— Вот и лады. Идём к начальнику штаба, оформим все бумажные дела.
Возница, стоящий в сторонке и слышавший весь разговор между офицером и сержантом, согласно покивал седой головой в шапке-ушанке, с маленькой звёздочкой, разгладил усы и, одобрительно крякнув своим мыслям, направился к доканчивающей охапку соломы лошади.

В землянке, куда Берендеев привел Владимира, было тепло и прибрано. Над остывающей печуркой в углу, развешенные на натянутом жгуте, сушились постиранные кальсоны и портянки. На заправленных суконными одеялами нарах отдыхало человек пять солдат. Когда майор распахнул дверцу, старший сержант, чинивший гимнастёрку, скомандовал «смирно», все повскакивали, но Берендеев махнул рукой «вольно, продолжайте отдых» и, приглашая Антропова за собой, прошёл к струганному столику.
— Вот, прошу любить и жаловать, ваш новый боевой товарищ, сержант Владимир Антропов. Воевал в Крыму, в пехоте, был ранен. Родом с Алтая. — Майор улыбнулся и обвёл взглядом землянку. — Так что, товарищи сибиряки, вашему полку прибыло. Встречайте земляка, а я в штаб, — Берендеев повернулся и, пригнув голову, вышел из землянки.
Бойцы поочередно пожали Владимиру руку и представились. Пожатия были жёсткими, на проверку, однако Антропов передавил своими короткими и толстыми пальцами все поданные руки, включая и широкую, как лопата, ладонь старшего сержанта, стройного и собранного мужика лет тридцати шести.
— Силён, парень. Деревня-то как ваша зовётся?
— Да не деревенский я, с чего вы взяли. Из города Талова, что у Ивановских белков, недалеко от Белухи.
Услышав это, старший сержант приблизился вплотную к Владимиру.
— Дай-ка, земляк, я тебя внимательней огляжу. Из Талова, значит. Фамилия, сказываешь, Антропов. А отчество как?
— Михайлович.
— Отец, мать — живы?
— Мамка померла, я еще ребёнком был, 9 лет. Тятька, сказывали, в тайге потерялся. Росли с братом у тётки, — ответил Владимир и тоже пристально посмотрел на спрашивающего. — А ты что-то знаешь про моего отца, товарищ старший сержант?
— С твоим отцом, Володя, Михаилом Мефодьевичем Антроповым, нас свела таёжная судьба. Но это разговор долгий и неторопкий. Скажу одно, отец твой был человек хороший, погиб, спасая других. А покуль располагайся, твоё место в левом углу, у стены.
— Да, слух был, что тятька умер, но точно никто не знал, где и как. Теперь я буду ждать нашего разговора, — Владимир на минуту замолчал, а потом с виноватой улыбкой обратился опять: — Товарищ старший сержант, я как-то сразу не запомнил все фамилии. Повтори, пожалуйста, как твоя?
— Загайнов Прокоп.
— У меня есть друзья из наших кержаков с такой же фамилией. Яков и Варфоломей. Не родня ли?
— Не припомню таких, может, дальние кто. Давай, устраивайся, сержант. Отдыхай с дороги. Будут вопросы, не стесняйся, мы рядом.

Воробьи, слетевшись на отопревшую, размякшую от тепла старую ольху, чирикали яростно и самозабвенно, но это вовсе не мешало синичкам, что через вытаявшую дорогу расселись на продольные, отблескивающие ветки берёзы, громко и заразительно посвистывать и тенькать. Вот птицы, не сговариваясь, спорхнули с деревьев и принялись купаться в мелких, на обочине, лужах. Причём у воробьёв своя купальня, у синиц — своя. Накупавшись, они опять вернулись на деревья и какое-то время молча чистили клювами крылышки, распушая и отводя их в сторону. Приведя себя в порядок, птички продолжили свой мартовский лесной концерт. Прокоп добродушно улыбнулся и повернулся к тоже наблюдавшему за птицами Владимиру. Они сидели на скамейке, пристроенной меж двумя липами, рядом с их землянкой. Вечерело. Разведчики недавно лишь проснулись и теперь вот вышли подышать свежим воздухом. Под утро все семеро вернулись из фашистского тыла. «Языка», немецкого штабиста, они взяли быстро и аккуратно. Однако уже с ним напоролись на окраине деревни на румынский патруль из пяти солдат с огромным, как горилла, офицером. Пока разведчики управлялись с солдатами, офицер этот сгрёб Прокопа и швырнул на подмёрзшую, в тонком ледке, дорогу. Он уже занёс руку с пистолетом над поверженным Загайновым, чтобы рукояткой размозжить ему голову, но подоспевший Владимир выбил оружие из рук румына. Тот, рассвирепев, так врезал Антропову, что сержант, пролетев метра три по воздуху, больно стукнулся о стылый сугроб на обочине. Второй удар по челюсти получил едва оклемавшийся Загайнов и снова рухнул наземь. Выглянувшая из-за тучи луна осветила тусклым светом искажённое злобой и самодовольно ухмыляющееся квадратное лицо румынского офицера. Он стоял в стойке и ждал приближения поднявшегося с обочины и потряхивающего головой, чтобы прийти в себя, Антропова. Владимир опустил правую руку за голенище, нащупал рукоятку финки и осторожно, по-кошачьи, стал подкрадываться к исполину. Луна снова ушла в тучи. В этот миг Владимир прыгнул на румына. Тот всего лишь на долю секунды замешкался с ударом. Этого хватило Антропову, чтобы поднырнуть под тяжёлую руку противника и нанести тому короткий, смертельный удар финкой прямо в сердце. Гигант сделал два слепых шага вперёд и рухнул на живот. Подбежали остальные разведчики, они помогли подняться Загайнову, в то время как Антропов перевернул остывающего офицера, чтобы вытащить финку и забрать документы убитого врага. Бегом, в тычки подталкивая «языка», они покинули населённый пункт и углубились в лес. Через три часа ночного марша разведчики были на нейтральной полосе, в условленной заранее точке перехода линии фронта.
— Я, Володя, в начале войны тоже был тяжело ранен под Смоленском, — Прокоп проводил взглядом улетающих в лесную чащу синичек. — Нас призвали вместе с моим старым закадычным другом Степаном Раскатовым, он, кстати, как и мы, был родом с Рудного Алтая. Немец тогда пёр нахально, не то, что теперь, в 43-м, когда мы ему рога-то пообломали. А тогда у нас и оружие было одно на троих-четверых, потом опять же растерянность, даже какая-то оторопь. Трубили — будем, дескать, бить врага на его территории, да ишо малой кровью. А вышло, что едва в своей не захлебнулись. Так вот, в тот раз, когда осколок пробил мою грудь навылет, Степан, можно сказать, спас меня от верной смерти. Перевязал и успел отправить в тыл. Два месяца провалялся я по госпиталям. Осколок не задел ничего серьезного, всё заросло, как на собаке. Писал, искал нашу часть, ни ответа, ни привета. Тогда я известил жену, узнай, мол, у Насти, где муж её, Степан, воюет. Тока я отправил письмо, мне, упреждая, буквально через день приходит весточка от Ориши, она сообщает, пал, мол, Стёпа смертью храбрых под Ржевом. Упокой, Господи, душу его светлую.
— Прокоп, расскажи о моём отце. Какой он был? Я помню, он нам сладости приносил, деревянных солдатиков, похожих на настоящих, из палочек выстругивал. И никогда на маму не кричал и не бил её, как это делали по праздникам, когда напьются, многие шахтёры из соседних бараков.
— Нас с твоим отцом свела судьба. Может, ты и слышал про пожоги наших деревень, про историю с налётом на конвой. Но, скорее всего, ты этого мог и не знать. Власть тогда старалась помалкивать о своём конфузе, а из тайги много о правде не накричишь, — Прокоп кашлянул в кулак и неторопливо, подробно поведал товарищу о злоключениях тринадцатилетней давности. Рассказав о жизни в теремковой долине, Загайнов с минуту помолчал и продолжил: — В Саяны мы наладились большим обозом, с лошадями, скотом, скарбом. Меркул Калистратыч дорогу знал, вёл нас умно, лишнего по чащобам не блукали. Питались провиантом, взятым в путь, да матушка-тайга подкармливала. И всё бы ладно, но в одной теснине случился камнепад. Теперь не скажешь, мы ли своим движением или чё-то там, вверху, надломилось, но каменюги покатились по крутому склону, нависли на скалистом карнизе над тропой, а потом и посыпались вниз. Обоз-то наш уже почти весь прошёл это место, однако в аккурат под нависшими камнями оказались тётка Лукерья с ребятишками да ишо в замыкании были твой отец Михаил Мефодьевич и мой дедушка Петр Григорьевич Загайнов. Вот они-то и спасли замерших в ужасе под нависшими, шевелящимися глыбами тётку Лукерью с детишками, вытолкав их в последний миг вперёд. А твой отец ишо и успел прикрыть своим телом Васятку, меньшого сына Лукерьи. Подоспевшие мужики подхватили мальца, выручили из камней. Даже не помяло парнишку. А дедушку Петра и твоего отца, мы, разобрав завал, вытащили только к позднему вечеру. Похоронили их рядом, под высокой елью, сразу за тесниной. Похоронили по-нашему, древлего благочестия, с пением и молитвами, обряду. Михаил Мефодьевич, он ить когда мы, уйдя от карателей, жили ишо в долине у монахинь, в нашу веру вернулся. Ты сам-то, Володя, как относишься к вере?
— Верю в душе, а к обрядам не приучен. Тётка Марфа, та за нас всегда молится. Когда еще учился в школе, активисты из класса всё вынюхивали, подсматривали, у кого есть крестик на груди. Сразу собранья, заседанья, проработки. Клеймили и грызли, щенята, хуже взрослых псов. Особенно усердствовал сын вашего палача Кишки-Курощупа Сашка Гусёнок. Он, как подрос, лет в двенадцать, написал отказ от отца. Его сначала в пионеры приняли, а там и в комсомол. Уж таким пламенным комсомольцем он стал, но первых ролей ему всё равно не давали. Так, в массовках участвовать, пожалуйста. Родимое пятнышко, доставшееся от бати, одним отказом не выведешь. Вот он и рыл под собой землю, разоблачал богомольных сверстников. Ко мне лезть, правда, побаивался. Я его еще в детстве, случалось, частенько поколачивал. Дрянной паршивец, — Антропов помолчал и сменил разговор. — А вы-то, расскажи, где и как устроились в Саянах? НКВД не шерстило? Они же ушлые, как те же крысы в сеновале, всё надо чего-нибудь грызть, на кого-то да набрасываться.
— Да обыкновенно устроились. Паспорта у нас были, по приходу в Хакасию снеслись с местными старообрядцами, обсказали, чё да как, они втихую приписали нас кого в леспромхоз, кого в охотничьи артели, те все сплошь из наших состояли. Тогда брожение народа по Сибири было великое. Тогдашнее ОГПУ, это их потом уж в НКВД-то переиначили, не управлялось. А наши, сам знаешь, как стена, коль встали на своём — не сдвинешь и конём. Обжились, думали: перемогли лихолетье-то, а вот он — Гитлер. У нас, почитай, всех промысловиков, кому до сорока пяти лет, в первые дни призвали. Такая же картина и в леспромхозах. Ориша отписывала, нонче, дескать, в лесу наравне с мужиками робют и бабы. Да и мужики-то такие остались — коль не старик, то увечный.
— В Талове, на рудниках, такая же история. Женщины и подростки отбивают руду в забоях. Младший брат Валера писал в госпиталь, что работает учеником проходчика в ударной бригаде знатного горняка Халдина. Но, думаю, долго он там не пробудет — в мае Валере исполняется восемнадцать, призывной возраст. Да он и мне писал, что ждёт не дождётся этого дня, чтобы идти на фронт, бить фашистов, а то, мол, закончится война без меня. Я, когда уходил, помню его угловатым, синеглазым пареньком. Теперь, небось, вымахал и окреп. Он у нас физическими упражнениями любит заниматься. Первые места в школе на соревнованиях по прыжкам и бегу, по метанию гранат всегда брал. Я ему был не только старшим братом, но и заместо отца.

Вагон — теплушка покачивался на рельсах. В открытых дверях проплывали зелёные пейзажи среднерусской равнины: поля, перелески, луга. Вот блеснула на солнце узкая полоска спокойной реки, и солдаты увидали на том берегу взгорье с рассыпанными по нему избами, крытыми дранкой и обнесёнными, каждая, плетёной изгородью. На самой макушке бугра, без куполов, зияя на все стороны пустыми глазницами стрельчатых окон, возвышался заброшенный каменный храм.
— Вот и до Оки доехали, — громко сказал Виталий Сазонов, обращаясь к товарищам, стоящим рядом у дверной перегородки и также подставляющим молодые свои лица под потоки встречного воздуха, пьянящего новобранцев насыщенными запахами луговых трав и соцветий.
— Виталя, а Волгу будем проезжать?
— Волга ниже, кабы мы ехали через Челябинск, давно бы уже были на ней. А по северной ветке мы её не коснёмся.
— Жалко. С детства мечтал побывать на Волге и в Жигулёвских горах, — протянул разочарованно Фёдор Зиновьев, одноклассник Валерия Антропова, с которым они, после окончания пулемётных курсов, в составе сформированного в Оренбурге пехотного полка, ехали на фронт.
— Чем тебе глянулись Жигули? Уж не тем ли, что они — родина любимого народом пива?
— Да что вы, ребята! Я и пива-то этого ни разу не пробовал. Просто мимо этих гор на стругах плавал Стенька Разин со своей дружиной. О том и в песнях поется, и, помнишь, Валера, учительница рассказывала об этом на уроках истории?
— А ты знаешь, Федя, кто предал и бросил Разина? Нет? Да его же воспетая в твоих песнях дружина, когда запахло жареным! — Виталий сузил свои, с косинкой, зелёные глаза, крылья прямого, чуть приплюснутого носа побелели. Виталий Сазонов был из беспризорников, бродяжничая, изъездил половину Союза, повидал в свои двадцать с небольшим всякого. Парень был открытый, однако характер имел взрывной.
— Не дружина Стеньку предала, а казачьи богатеи. Это в каждом учебнике написано.
— Вот-вот, пока можно было грабить и наживаться без опаски, все с ним братались, а как худо стало, здесь же и сдали царским стрельцам.
— А ты-то, Виталя, откуда всё знаешь? Сам же говорил: я, мол, всего четыре класса и два коридора окончил!
— Люди разные в дороге попадаются. Я ведь и по Волге на пароходах промышлял. И потом, зря, что ли, человеку дадены два глаза да два уха? Нетушки, для того, чтобы всё, что он видит и слышит, собирать в свою голову. И ежели твоя голова — это не просто круглое продолженье шеи, она скумекает, что к чему! Верно я гутарю, а, Валер?
— Да ты, брат, философ.
— Ошибаешься. Я — рядовой пехотинец, страсть мечтающий стать пулемётчиком.
— А почему?
— Да потому, что мне с винтовкой на поле боя больше бегать, чем вам с вашим станковым пулемётом. Вы из окопа: тра-та-та по окопу противника, а мне со своей винтовкой и штыком выковыривать его из того же тёплого окопа. А если он запротестует, так его еще надо крепко приголубить прикладом по сытым фашистским мордасам, а то и брюхо вспороть. Теперь-то усекли разницу?
— Всяк, Виталя, должен быть на том месте, к которому предназначен. Давай мы тебе в порядке шефской помощи расскажем всё о пулемёте и его материальной части. Авось пригодится.
— Я, ребята, уже изучил ваш станкач от и до. Собираю, заправляю ленту с завязанными глазами. Могу и стрелять вслепую, только бы дал кто направление. Если же серьезно, насчёт пулемётчика я пошутил. У вас — своё, у меня — тоже. Моя душа горит по штыковой атаке да рукопашной, столько у меня злости на этих лакированных засранцев. Вот так-то, братцы-сибиряки! Ну что, аппетит нагуляли на свежем воздухе, пора бы и перекусить чего-нибудь из сухого пайка. Айда в вагон!

Близость к фронту присутствовала во всём, и в первую очередь в более продолжительных и томительных стоянках на узловых станциях. Если в прежние дни их эшелон летел, можно сказать, на полных парах и при зелёном свете семафоров, то теперь приходилось пропускать составы с зачехлёнными танками и пушками, двигавшимися на запад, в сторону Орла, ждать, когда освободятся пути от санитарных поездов, постоянно отправляющихся в тыл. Но всё-таки полк их прибыл в назначенный пункт вовремя. Разгрузка прошла тоже по-боевому. Наши истребители не дали сунувшимся было в небо над станцией немецким бомбардировщикам сбросить свой смертоносный груз на головы новобранцев. Пять машин, в том числе два, прикрывающих бомбовозы, «мессера», сожгли, остальные едва унесли свои размалёванные крестами и свастикой крылья за линию фронта.
После непродолжительного марша через лесостепь полк развернулся и занял вторую линию обороны. Слышалась недалёкая канонада, земля мелко подрагивала. Бойцы окопались, оборудовали блиндажи и огневые точки. Наступившая ночь была прохладной и звёздной. Над тёмной щетинкой перелесков, со стороны фронта край неба озарялся всполохами разрывов: артиллерия, и наша, и противника, работала не умолкая, круглосуточно. Под утро, чуть стало отбеливать, из перелесков потекли людские ручейки — это отступали остатки наших, изрядно потрёпанных, пехотных полков. Поступила команда пропустить их, не задерживая. Лица солдат были пыльными, безучастными, гимнастёрки у многих разорваны, окровавлены, повязки у раненых грязные. Валерий и Фёдор, притихшие, молча наблюдали, как бойцы растворяются в лёгком тумане, что молочно разостлался в балке позади позиций их полка. Майор, замыкающий отступающих, заметил внимательные глаза молодых пулемётчиков и глухим, охрипшим голосом бросил на ходу:
— Теперь передовая — это вы. Держитесь, братцы! — он поправил повязку на забинтованной, под фуражкой, голове и, как бы оправдываясь, уронил: — Мы дрались, сколько могли, — но тут же взял себя в руки и твёрдо закончил: — Сегодня настал ваш черёд, сынки. Бейте эту мразь, не жалея! За всех наших ребят, что полегли за этим перелеском, так им дайте, чтоб, мерзавцы, в штаны наложили! Себе и Гитлеру! — и уставший майор растаял в утреннем мороке.
Ближе к полудню немцы начали наступление на позиции полка, и пулемётчики приняли боевое крещение. Раскалённые ствол и кожух «максима» уже не раз были политы холодной водой из припасённого кожаного курдюка, а волны мышиных мундиров всё накатывали и накатывали. К вечеру бойцы поднялись в яростную контратаку и вымели фашистов не только из занятых накануне окопов за перелесками, но и, сломав оборону, на плечах отступающего врага ворвались на их прежние позиции. Ночью скрытно подтянули тылы и закрепились в немецких окопах и дотах. Так началась война для боявшегося опоздать на неё Валерки Антропова и его, теперь уже обстрелянных и попробовавших солоноватый вкус военной удачи, товарищей.

Пламя костра касалось тёмно-синего пространства и живыми языками вылизывало из него светлые контуры ближнего пихтового стланика, серые мшистые скалы, сросшийся, трёхствольный, в толстой шершавой коре, остов расщеплённого кедра, брезентовые палатки, натянутые между ним и мохнатыми лапками стланика. Геологи и подсобные рабочие, входящие в поисковую партию пять парней и две молодые женщины, только что отужинали и сейчас, рассевшись полукругом у костра, негромко разговаривали.
— Пока всё складывается неплохо. — Чубатый молодой мужчина в ветровке и кирзовых сапогах, на которые падали яркие отблески пламени, он сидел ближе других к огню, подгрёб кованым каблуком остывающую золу к костру. — Я сверился с картой, — как и намечено, не позднее, чем завтра, мы должны миновать Тегерецкий хребет и перебраться на Холзун. Там и разобьём постоянный лагерь. По тамошним речкам и ключам надо пройтись тщательней: могут быть рудные выносы. Особое внимание обращайте на наличие в камнях и сколах вольфрамовых волокон. Этот металл — стратегический, сегодня он как воздух нужен Родине. Кроме того, в распадках и по склонам достаточно много скальных выходов, осмотрим и их.
— Павел Константиныч, погода портится, а у нас впереди река Быструха, — подал голос вышедший из темноты с вязанкой хвороста восьмой участник экспедиции, проводник, седобородый мужик, нанятый геологами из местных кержаков. — Она известна не тока своим буйным нравом, но и потаёнными бучилами и воронками. Так что, упреждаю загодя, без меня — ни шагу в реку.
— Безусловно, Кондратий Варвасеевич, в этих делах вы у нас главный. Мы учтём.
— Товарищ начальник, пока выдалась минута, разрешите доложить, — полноватый парень в косоворотке и поддёвке приподнялся с бревна. — Продукты еще есть, но я думаю, надо ввести режим экономии на соль и тушёнку. Неизвестно, сколько мы будем мотаться по тайге, а пополнить продукты негде.
— Как же так, Александр Никифорович! Да ведь только вчера Кондратий Варвасеевич подстрелил двух глухарей. Это ли не продукт? — Павел Константинович усмехнулся. — Ты, Грушаков, — завхоз. При приёме ты мне показался парнем толковым, добычливым. Тесней взаимодействуй с Кондратием Варвасеевичем, я полагаю, он поможет и советом, и делом.
— Как не помочь? Вот завтра выйдем к реке, даст Господь, тайменя, хариуса добудем. А касаемо соли, дак напарим на пути в солонцах. Пущай она серая выйдет и не такая скусная, но в похлёбку сгодится.
— Вот видишь, Александр Никифорович, тучи-то, что ты нагоняешь, пустые. Так что не паникуй раньше времени. И последнее. Подобные вопросы, я уверен, впредь не будут у нас возникать, потому что в экспедиции каждый на своём месте и каждый полностью отвечает за вверенную ему работу. Мне, наверное, не стоит напоминать, что время нынче военное, мои полномочия не ограничены. Я никого не намерен стращать. Скажу одно. Сохранится ли та бронь, что распространяется и на вас, как работников, необходимых в тылу, целиком зависит от результатов нынешней экспедиции. Мы все, комсомольцы и коммунисты, а также и беспартийные должны трудиться с полной отдачей. Наш фронт, наша передовая — эти неприступные горы и непроходимая тайга. Ну, что, товарищи, отбой? Расходитесь по палаткам. Надо выспаться, завтра рано вставать. Желаю всем хорошего сна.
Часа в три ночи по брезенту палаток забарабанил дождь, а к рассвету на месте костровища плавала овальная лывина, из которой торчали два рогулистых колышка с подгоревшей ивовой перекладиной. Павел Константинович Недовесов пошире отогнул полог палатки и огляделся. Ноздри его поймали горьковатый дым костра. Он перевёл взгляд в ту сторону, откуда сквозь редкие нити затихающего дождя пластами струился сиреневый дым. Под толстыми кедровыми ветвями, разросшимися хвоистой, многослойной решёткой на высоте от двух метров над землёй и укрывающими от воды изрядную каменистую площадку под кедром, у весёлого огня хлопотал седобородый проводник. Недовесов накинул на плечи ветровку, выбрался из палатки и, обходя лужу, по примятой мокрой траве направился к проводнику.
— Вишь, товарищ начальник, заморочило дожжём. В верха, однако, не полезем, оно хучь и короче, да теперь-то опасней — склизко, кони могут оступиться в пропастины. Поведу низами, пущай и крюк выйдет, да себя сбережём. За день, поди ж, одолеем эти развозья, заночуем у брода, а на завтрева и на Холзун выберемся. Небушко-то, глянь, опрастывается, набежит ветерок, снесёт порожние тучки в лога, а солнышко к вечеру всё и подсушит. Я отвара со смородинового листа с белоголовником да травкой — душицей накипятил. Отведай, Павел Константиныч, покуль горяч.
— С удовольствием, Кондратий Варвасеевич. А вы пока пройдите по палаткам, людей поднимите. Позавтракаем, и в путь.
До переправы добрались без происшествий. Переночевали в лесистом устье спадающего к реке распадка. Утром спустились на изломанный, обкусанный паводками, усыпанный валунами и галькой берег Быструхи. Вода на реке от дождей поднялась; она кипела, пенилась, несла на своём неспокойном горбу коряги, подмытые молодые деревца и прочую лесную мелочь; стремительное течение то там, то здесь вспучивало, вздымались пузырящиеся метровые волны.
Кондратий Варвасеевич не торопко походил по бережку, поглядел на стремнину, круто, в наклон заворачивающую к отвесной гряде белка и исчезающую между двух скалистых утёсов, в здешних местах называемых «щёками». Постоял, раздумчиво покачивая седой головой, затем снял картуз с блестящим чёрным козырьком, протер его внутри носовым платком, опять нахлобучил на лысоватый, морщинистый скошенный лоб, подхватил припасённую берёзовую жердочку и с ней, не снимая верхней одежды, осторожно вошёл в реку. Ощупывая тупым концом жердочки каменистое дно впереди себя и опираясь на неё, проводник перебрёл Быструху на тот берег и вернулся назад. Ни в одной точке переправы глубина воды, несмотря на поднявшийся уровень, не была выше пояса. Геологи с берега, придерживая трёх навьюченных лошадей, внимательно наблюдали за действиями проводника.
— Ну как, Кондратий Варвасеевич, перейти можно? — Начальник экспедиции переложил из ладони в ладонь поводья уздечки. — Сильно сносит?
— Теченье низовое, поэтому ставьте ноги на всю подошву. Каждый возьмите по крепкому суку, без опоры на них не перейти. Особливо держите ухо востро на средине. Там вода бьёт под колена. Ступайте гуськом и тока за мной. Павел Константиныч, Буланку поведу я, он молод, пуглив, со мной ему надёжней. Ну, с Богом, ребята! Присматривайте за барышнями!
«Барышни», две ширококостные, ядрёные геологини, переглянулись и снисходительно улыбнулись словам проводника.
— Дедушка, а мы ведь уже давно взрослые. Ни одну пару ботинкок стоптали, мотаясь по тайге да кормя мошку с комарами, — весело воскликнула та, что пофигуристей.
— Наташа, ты что это о грустном, — задорно отозвалась вторая, кокетливо поправляя при этом пряди каштановых волос, выбившихся из-под цветастой ситцевой косынки, повязанной на подбородке. — За мной, например, никто еще не ухаживал среди несущихся, пенящихся волн. Так хочется почувствовать себя хоть раз персидской княжной из песни!
— А ты разве забыла, Дуня, что княжна эта плохо кончила! — в тон подруге ответила Наталья.
— Типун вам на язык! А еще комсомолки! — раздражённо оборвал болтовню геологинь Сашка Грушаков. Было видно, что парень явно трусил. Узловатые руки подрагивали, он не знал, куда их девать, то сунет в карманы пиджака, то подойдёт к лошадям и примется поправлять крепко притороченные вьюки, то подберёт какой-нибудь плоский галечный окатыш и демонстративно запустит им в реку, «блинчики печь».
— Не переживай ты так, Александр Никифорович! — участливо обратился к завхозу Павел Константинович. — Пойдём цепочкой, ты в середине. Если воды боишься, бывает и такое, старайся не смотреть вниз. Сосредоточься на спине идущего впереди и ни в коем случае не теряй его из виду. Мы же всегда будем рядом.
— С чего вы взяли, Павел Константинович, что я боюсь. Или вы забыли — у нас в Талове реки по весне точно такие же, как эта, а я на них вырос. Просто накануне плохо спалось. В палатке было душно, да еще комары откуда-то залетели. Всю ночь так зудели, злые да настырные, прямо изъели всего. Вот я и хожу как чумной. А тут еще эти дамочки раскаркались под руку!
— Ну, всё, успокойся и соберись. У всех нервы. Ступайте, Кондратий Варвасеевич. Мы — за вами.
Кержак молча кивнул, потрепал по холке Буланку, снял картуз, размашисто осенил себя крестным знамением и смело вошёл в воду. За ним потянулась вся группа. Двигались не торопясь, обопрутся на сук, как на посох, прощупают сапогами зыбкое каменистое дно, переставят опору вперёд — шаг сделан. Умные кони тоже не спешили, не дёргали поводья, ступали копытами твёрдо, основательно. Сашка Грушаков, так и не пересилив в себе мелкую, недостойную комсомольца, дрожь, шёл в цепочке, налегке, третьим, за начальником экспедиции. Вот и шивера, самое опасное место на броду, здесь мельче, всего чуть выше колен, однако поток рваных, захлёстывающих друг друга волн скоростью намного превосходит все только что преодолённые глубокие участки реки. Проводник с лошадью аккуратно миновал шивера, выбирающийся следом Павел Константинович оглянулся на Сашку и, чтобы подбодрить завхоза, прокричал тому сквозь шум и грохот воды:
— Еще один рывок, Александр Никифорович! Только не оплошай! Держи наклон туловища вверх по течению, так значительно устойчивей!
В ответ Сашка досадливо махнул свободной рукой: мол, не учи учёного, товарищ начальник! И вот этот-то взмах оказался для завхоза роковым. Лишь на секунду обозлённый парнишка расслабился, забыл, где находится, а низовое яростное течение в этот самый момент возьми да ударь под колена листвяжным расшаперенным корнем, что подтоплено тащило по реке. Сашка, беспомощно выронив опорный сук, вскинул обе руки, и его поволокло по шиверам вниз, в бурлящую загогулину, туда, где ужасными валами клокотал тесный створ между двух забрызганных до верху утёсов. Оставшиеся на броду люди ошарашенно смотрели, как голова Сашки Грушакова несколько раз мелькнула на гребнях высоких волн и пропала.

— Кондратий Варвасеевич, знаете ли вы тропу, либо какой другой способ, как бы нам перевалить на ту сторону этого высоченного белка?
Выбравшиеся из реки геологи и проводник уже подсушились, отжали, не снимая с себя, штаны и вылили воду из сапог. Лето — солнышко, тепло. Если б только не этот жуткий случай с завхозом! И теперь вот все они, отчасти пришедшие в себя от происшествия на переправе, слушали начальника экспедиции.
— На моей карте, составленной в середине тридцатых годов, хребет обозначен как Недоступный. — Павел Константинович склонился над походной, развёрнутой, придавленной по углам мелкими цветными камешками, картой. Он указал проводнику пальцем на жирную изломанную линию с отходящими от неё, правда, на одну сторону, отростками, означающими рельефные отроги. — Вот он, видите. Но ни троп, ни дорог через него не помечено. А за ним вообще, смотрите, обширное белое пятно. Это говорит о том, что особенности указанной местности не было возможности исследовать и нанести на карты. Но, может быть, вы, как старый житель этих гор, знаете, как проникнуть нам на неизведанную территорию. Что там, за протяжёнными вершинами белка Недоступного — долина, плоскогорье, горы поменьше? Ведь Быструха куда-то же исчезает? И где она опять вытекает на поверхность? В Восточной Сибири, где я работал несколько сезонов, между Слюдянкой и Култуком есть река, которая течёт из ущелья у отрогов Хамар-Дабана и ныряет под землю, а выбегает из каменистого грунта через семь километров, почти что перед самим Байкалом. Не может случиться так, что и Быструха проделывает здесь, на Алтае, такой же фокус. Голова раскалывается: где и как нам искать своего товарища? Может быть, он жив, и если его вдруг вынесло на берег, то он нуждается в нашей срочной помощи!
— Павел Константинович, мы все видели, куда несло бедного завхоза, — горячо начала Наталья, она, как и другие, стояла рядом и внимательно слушала всё, о чём говорил начальник. — Даже если у него хватило сил сопротивляться бурунам, то, когда его затащило потоком под гору, он лишился возможности дышать. Поэтому шансов найти Грушакова живым нет ни малейших.
Наталья обвела вопросительным взглядом всю группу, геологи согласно закивали, а проводник лишь крякнул и, погладив заскорузлой, в мелких трещинках, ладонью седую бороду, уклончиво молвил:
— Старики сказывали — белки, россыпи-курумы там не хожалые. Никто из наших туда не пробирался. Набиты ли какие тропы, улазы — мне о том неведомо.
— Понятно, Кондратий Варвасеевич. Время к вечеру, люди устали. Подыщите место под лагерь, а вы, ребята, займитесь хворостом. Я же пока составлю акт о происшествии. Позже ознакомлю вас, и вы распишетесь. К делу, товарищи.

Взбаламученная ливнем вода в реке хоть и упала уже, однако для того, чтобы она вернула себе всегдашнюю прозрачность и прояснела до дна, нужно было еще какое-то непродолжительное время. Этот короткий промежуток Северьян Акинфыч всегда использовал для ловли хариусов: через мутноватую стремнину рыба не увидит человека, идущего по берегу и поминутно забрасывающего в волны леску с яркой, цветастой мушкой, в которой искусно спрятан коварный крючок. А вот на мушку, не раздумывая, кинется. Здесь-то и подсекай гибкого, чрезвычайно вкусного, и в наваристой ухе, и обжаренным в муке, ротозея.
Нынче монастырский сторож не поленился, поднялся к подножью белка, к той самой пещере, из которой с гулом выносилась и растекалась по широкому руслу река. Метрах в десяти ниже, на узкой и глубокой стремнине денно и нощно табунились стаи хариусов, а со дна можно было подцепить острогой и тайменя. Вот и сегодня в плетёном лукошке Северьяна Акинфыча уже уснули десятка полтора любопытных серебристых рыбок. Азарт у старика нарастал. Он в очередной раз взмахнул ивовым удилищем и отправил мушку на волны.
Клюнуло сразу, леска вытянулась и напряглась. «Неужли таймень — дурило зацепил! — радостно ошпарило старика. Он крепче сжал в руках, трясущихся от нечаянной удачи, черенок. — Сейчас мы тебя выведем на чистую воду!» Северьян Акинфыч повёл было удилище к берегу, но буквально через мгновение едва не выронил его из рук. «Никак утопленник! Откуль он здесь!» Сторож бросил удилище, поймал леску и начал её тянуть к себе. Она поддавалась тяжело, всплывшее тело уносило. Тогда Северьян Акинфыч прытко забежал по пояс в реку, ухватил утопшего за мокрые волосы и резво, по-молодому вытащил на берег. Там он разорвал ему рубаху и прижал ухо к груди распластанного на траве незнакомца. И тут же схватил его за мокрый пиджак, и, перевернув на живот, взгромоздил поперёк своего, выставленного вперёд, колена, и начал давить кулаками на спину. Утопленник дёрнулся, изо рта у него полилась вода. Северьян Акинфыч бережно вернул парня на траву и принялся разводить ему безвольные руки в стороны и с усилием возвращать на грудь. Затем извлёк из кармана армяка чистый байковый носовой платок и, накрыв им рот незнакомца, стал делать искусственное дыхание. Минут через пять парень очнулся, судорожно присел и обвёл равнодушным потусторонним взглядом местность вокруг себя.
— Ожил, бедолага, воскрес, — радостно хлопотал Северьян Акинфыч вокруг медленно приходящего в себя Сашки Грушакова. — Я уж не чаял, что ты оклемаешься, парень. А вишь ты, выкарабкался. Силён, однако, к жизни! А известно ли тебе, что ты — перст свыше, посланец нам, затворённым по воле Божьей уже боле десятка лет в этих благословенных палестинах на молитву и суровый пост. — Монастырский сторож умилённо прослезился, осенил себя трижды, с земным поклоном, крестным знамением и, утихнув, невесомо присел на травку-муравку рядышком с Сашкой, который ни чуть не вслушиваясь в смысл, с бестолковым недоумением рассматривал этого невесть откуда взявшегося тщедушного, мелющего какую-то старорежимную околесицу, дряблого старичка-боровичка. И действительно, как только Северьян Акинфыч удостоверился, что спасённый им парень больше не нуждается в его помощи, силы оставили сторожа. Он истаивал на глазах. Теперь Северьян Акинфыч выглядел даже не на свои семьдесят пять, а на все девяносто.
— Пойдем, сынок, в скит, к матушке Варваре. Тебе бы теперь молочка кипячёного с медком для восстановленья, однако ж, наша Зорька стельная покуль. Ждём в конце лета приплода. Одна ить она у нас осталась. Да и к чему боле-то? За имя ить уход нужон, а медком я тебя нынче же попотчую, — ослабший старик всё еще пробовал бодриться и даже позволил себе помечтать при новом знакомом. — Вот кабы тебя да в помощники. Вдвоём бы мы такие горы свернули! — Тут Северьян Акинфыч мысленно одёрнул себя — непозволительно таким быть перед мало знакомым человеком и вздохнул: ладно хучь матушки нет рядом, она бы явно не одобрила эти словореченья, но с другого боку, человек-то — вот он живой, посиживает на камушках рядышком, осваивается, и старик тёплыми очами обласкал Грушакова. — Идти-то сможешь?
— Да вроде могу, все кости целы, так, тошнит маленько, и голова что-то раскалывается. — Сашку вдруг всего передёрнуло. Перед глазами вновь живо встала картина его подломленного падения в стремительный поток, радужные, безжалостные брызги прямо в лицо, отчаянье от тянущей ко дну намокшей, ставшей в миг чугунной, одежды, хлёсткий удар лбом обо что-то твёрдое, последняя вспышка, и — гулкая темень, по которой его, беспомощного, стремительно понесло, то притапливая в воду, тогда он, захлёбываясь и давясь, глотал её, то выталкивая на поверхность, под тёмные своды туннеля. Едва Сашка успевал судорожно хватить кричащим ртом спасительного воздуха, как его опять захлёстывало волной. Вспомнив так ярко и зримо, что только недавно он пережил, Грушаков не сразу успокоился, а, успокоившись, еще раз с отвращением посмотрел на проносящиеся с шумом мимо их буруны и волны, и обратился к Северьяну Акинфычу: — Дед, скажи, кто меня вытащил, кто спас?
— Провидение, сынок. А я тока малость подсобил тебе, наладил дыханье.
Скептическая ухмылка исказила Сашкино припухшее лицо, он уже открыл рот, чтобы вразумить боровичка: нет, мол, никаких провидений-привидений, всё это выдумки мракобесов в рясах, однако в последнее мгновение что-то внутри подсказало ему с вразумленьем погодить. Он лишь по всегдашней своей привычке энергично махнул рукой, а вслух сказал:
— Ты, дед, такой щуплый с виду, а меня, бугая, как из речки смог выдернуть, да так, чтоб самому не накрыться медным тазиком, в смысле не уйти на корм рыбам? Брякнул бы кто такое мне еще вчера, ни за что не поверил бы! А посколь никого окромя нас на берегу не наблюдается, то так и быть — поверю на первый раз. — Сашку затопила запоздалая эйфория восторга оттого, что он живым и невредимым выкарабкался из такой жуткой передряги, и теперь, переполненный радостью, он мог целый час, без остановки, молоть всякую чепуху.
Однако Северьян Акинфыч с каждой минутой чувствовал себя всё слабее, будто выдохнул весь воздух из лёгких, а нового вдохнуть — сил нет.
— Вон под кустом, сынок, лукошко с рыбой. Возьми, не обессудь, надобно снести в скит. Ступай за мной, а то как бы не пришлось тебе нести меня. Силы мои кончаются. Видно, переусердствовал я с рыбалкой-то, — угасающим голосом молвил старик.

Постаревшая и подсохшая за эти годы игуменья скрытого в кедровнике женского монастыря матушка Варвара в чёрном строгом платке и чёрном же одеянии только вышла из кельи, где с обеда отбивала земные поклоны и молилась. Залаял, сначала радостно, но тут же и зарычал Трезорка, по возрасту старый, но с ясными, молодыми глазами пёс и понёсся от кельи к калитке, с другой стороны которой переминались с ноги на ногу монастырский сторож и спасённый им Сашка. Настоятельница скорым шагом вышла им навстречу, за калитку.
— Матушка, благослови нас, меня и этого доброго человека. — Северьян Акинфыч прошёл вперёд и поклонился.
— Господь благословит, — осенила их и спокойно ответствовала настоятельница, окинув строгим взором Сашку Грушакова.
— Трезорка, прекрати облаивать гостя. Аль по людям соскучился? Радость-то какая, матушка. В кои-то веки у нас новый человек. Он мне по дороге сказывал, будто родом из Талова, был в геологическом походе, да случайно упал в Быструху. Его и принесло к нам.
— Северьян Акинфыч, разве наш гость нем и бессловесен? Нет? Тогда пущай он сам о себе и поведает, — повелительным тоном остановила сторожа игуменья и обратилась к Грушакову: — Кто ты? Из каких будешь?
— Недовесов Павел Константинович. Геолог. — Сашка и сам в первое мгновение не понял, зачем он назвался именем начальника экспедиции. Но здесь же в сознание почему-то прорезалось полузабытое, пьяное обличье сгинувшего где-то в лагерях папани, от которого они с сестрёнкой Наткой предусмотрительно, еще в отрочестве написали отказ, и разом вспомнились все зловещие слухи об отцовских бесчинствах в тайге. «Как всё-таки хорошо, что я не открыл этим людям в чёрном свою настоящую фамилию!» — мысленно похвалил себя за сообразительность Сашка и продолжил: — Мы ищем в тайге стратегическую вольфрамовую руду, так необходимую для победы советского народа над оккупантами.
— Какими такими опупантами, сынок? — раскрыл в недоумении рот Северьян Акинфыч.
— Как? Вы разве не знаете, — пришёл черёд удивиться Сашке Грушакову. Он еще раз внимательно оглядел с ног до головы деда, потом перевёл взгляд на суровую, с отрешёнными глазами под низко повязанным чёрным платком старуху и затараторил как на собрании: — Вот уже третий год Советский Союз воюет с фашистской Германией, которая в 41-м году вероломно напала на нашу Родину. Хотела захватить Москву, но мы столицу отстояли, и теперь доблестная Красная армия гонит врага в шею с нашей земли! — с пафосом закончил Сашка.
— Опять война, ли чё ли? И снова с германцем! Вот неуёмные суседи у России! — изумился Северьян Акинфыч.
Матушка промолчала, лишь скорбно поджала сухие губы.
— А вы здесь, стало быть, живёте себе в темноте и косности, оторванные от наших свершений. — Сашка бы не был Сашкой, если бы не скатился в очередной раз к своим красным проповедям. — И в ус не дуете, когда вся страна напрягается из последних сил, чтобы одолеть ненавистного врага!
— А что, Северьянушка, нынче все геологи такие речистые? — оборотившись к сторожу, бесцеремонно прервала разгорячённого оратора матушка Варвара. — Накорми гостя и определи ему постой в сторожке у ключа под скалой. Не обессудь, Павел Константинович, но устав наш не велит чужакам по вере переступать порог наших святынь.
Сашка скривился, но ничего не сказал в ответ, а про себя зло подумал: «У-у, старая карга! Попалась бы ты мне в Талове, да хоть бы и на одной из наших комсомольских антирелигиозных красных пасхах! Вот бы мы тебя с ребятами враз переучили! Новых бы святынь на тебя столь навешали, что б переломать всё твоё мракобесие!»
— Угомони свой гонор, парень! Ни тебе меня переучивать, — настоятельница проницательно усмехнулась. — Ступай за Северьяном Акинфычем да подумай крепко — кто ты и зачем на этой земле.
Сашка так с открытым от изумления ртом и повернулся, да еще и шага три прошествовал вслед за семенящим к скале сторожем, пока не нагнал того.
— Дед, скажи, а она не ведьма?
— Свят, свят, сынок, чур меня! Уж не повредился ли ты головой на перекатах?! Такое говорить про святого человека! — Бедного старика даже пот прошиб от жгучей растерянности и недоумения от подобных богохульных слов. Он как-то непроизвольно отодвинулся от Сашки. А тут уж и пришли к сторожке.
— Располагайся, Павел. Здесь всё есть. — Северьян Акинфыч обвёл взглядом маленькую, чисто прибранную комнатку с иконами и лампадкой в красном углу, с печуркой и подслеповатым оконцем. — Топчан застелен свежим бельём. Посуда, отдельная для тебя, на столе. На оконце иголка и тюрючёк с нитками. Рубаху, чё я тебе порвал, заштопай. — Старик с минуту помолчал, напряжённо размышляя о чём-то, а потом твёрдым, несвойственным ему голосом сказал: — Как я понял, ты из новых людей, из тех, кто замахнулся на самого Спасителя. Слушай, Павел Константинович, каково моё к тебе требование: будешь покуль здесь. К сёстрам — монахиням, их троё, не приближаться. Увижу, возьму грех на душу — застрелю. Смолоду всякого зверя брал с одного выстрела. — Северьян Акинфыч еще помолчал и, уже смягчив интонации, молвил: — Душа твоя, парень, нараскоряку, зыбко тебе, студёно живётся. Надобно искать выход из потёмок, в кои втиснули душу твою недобрые люди. Покуль отдохни, подумай. А я за трапезой схожу, — и старик вышел, неслышно прикрыв за собой дверцу.
Оставшись один, Сашка дал волю досель с огромным трудом сдерживаемым чувствам. С ненавистью вперил шалые зыркалы в икону, так бы и прожёг образа насквозь, чертыхнулся, смачно сплюнул себе под ноги, бешено махнув рукой, смёл деревянные долблённые кружку, ложку и миску с накрытого холстинкой стола на земляной пол и, обхватив голову руками, крутнулся пару раз и рухнул на топчан.
Отчаяние второй раз за нынешний скверный, прямо сказать, злополучный для Сашки день железными тисками сдавило ему виски. Что делать в этом закупоренном со всех сторон мирке ему, комсомольцу — ударнику? Якшаться с выжившими из ума старорежимными трухлявыми стариком и старухами, свалившимися на его бедную голову, как из дореволюционной кинохроники, что иногда в целях пропаганды показывали активистам-безбожникам перед лекциями в народном клубе. Н-да. Вот ты, Сашок, и угодил, яко кур в ощип, как говаривала покойная спившаяся маманя. Надо взять себя в руки, надо подыграть мракобесам, усыпить ихнюю бдительность да потихоньку выведать дорогу отсюда. Уж этот-то старый хрыч, что стращал ружьём, наверняка знает, как пройти белок. Да, папаня, теперь я понимаю твою ненависть к этим пережиткам прошлого! — с каким-то злорадным облегчением вздохнул Сашка и принялся подбирать с пола разбросанную посуду.

Северьян Акинфыч с котелком постной пшённой каши спешил мимо келий к калитке, когда его негромко окликнула игуменья.
— Постой, Северьянушка, опнись. Слово есть. — Старушка внимательно посмотрела в морщинистое, поросшее редкой седой бородкой, лицо сторожа и глубоко вздохнула. — Ты хоть ведаешь, кого выловил в Быструхе?
— Геолога из новых людей, — смущённо ответствовал сторож.
— Это сын одного из коноводов тех, кто тринадцать лет тому назад жёг наши деревни.
— Наши мужики такой фамилии, какова у гостя, в тую пору не сказывали.
— Не его это фамилия.
— А он кто же тогда будет, матушка?
— Бич Божий, испытанье нам за грехи наши тяжкие.
Старик оторопел и какое-то время простоял молча, потом осмотрелся по сторонам, нет ли кого поблизости, и, набрав полную грудь настоянного на хвое воздуха, убитым голосом проронил:
— Так, может, мне его, того, обратно в реку вернуть?
— Не уподобляйся, Северьян Акинфыч, гонителям нашим, — раздельно произнесла настоятельница и добавила строго: — На всё Божья воля. Ты думаешь, пришелец сказал что-то новое? Для тебя — да, я же о страшной и кровопролитной войне, что ведёт с врагом Россия, знаю давно. В июне 41-го мне был знак. Стояла глубокая ночь. Я молилась в своей келье при зажжённых свечах, и вдруг все они разом погасли. Наступила темень. Сердце моё сжалось. И в тот же миг на притворённых дверях проступило большое, светлое пятно, в котором я отчётливо различила горящие города, чёрный стелющийся дым, кровь. Эти ужасные картины длились недолго, может быть, даже одно мгновение. Неожиданно снова ярким огнём вспыхнули свечи и осветили все уголки моей кельи. Окинув её взором, я едва не лишилась чувств: все мои иконы плакали. Я пала на колени и до утренней зорьки молилась и отбивала поклоны. Вам же ничего не сказывала, чтобы не смущать ваши души. Но если ты заметил, в моленьях мы стали чаще уповать на христолюбивое воинство наше и просить за наше, хранимое Богом, Отечество. А теперь, Северьянушка, ступай к пришельцу, покорми его и обиходь жилище.
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Октябрьские сумерки щедро разбавили серым цветом сизый, простёршийся по низинам туман, накрыли лёгкой воздушной вуалью развалины крайних, с торчащими обгорелыми трубами, хат, скрали двухэтажное, из белого кирпича, здание районной школы. Что это именно учебное заведение, о том свидетельствовали не только схема в планшетке командира группы, сейчас наглядно на это указывали и парты, громоздящиеся бесформенной грудой позади здания и хорошо рассматриваемые в бинокль отсюда, с опушки смешанного леса. Над высоким школьным крыльцом висел огромный флаг со свастикой в середине. У крыльца замерли двое часовых в чёрных касках и с короткими автоматами на груди. Прокоп Загайнов отнял окуляры бинокля от глаз и положил его рядом, на планшетку.
— Операцию начнём ближе к полуночи. Сейчас всем отдыхать. Первые два часа дежурю я, меня сменит рядовой Семенчик, его — сержант Антропов.
Наружную охрану сняли бесшумно. Семенчик и Антропов, подобравшись на расстояние броска, метнули финки одновременно — и точно в сердце рослым часовым. Оттащив убитых в кусты, разведчики проникли в вестибюль, у дверей бесшумно разулись, положили рядом на пол автоматы и в шерстяных носках легко, словно бесплотные тени, рассредоточились по этажам.
Еще днём, в лесу, Загайнов подробно ознакомил бойцов с планом — схемой школьных классов и кабинетов, указал, кому где быть, и поэтому разведчики действовали не вслепую. Так же без лишнего шума они ликвидировали на этажах, у помещений, переделанных немцами под оружейные комнаты, трёх дремлющих дневальных.
В этой школе после совместных успешных карательных рейдов эсэсовцев, бандеровцев и прибалтийских легионеров против белорусских партизан, когда была разгромлена их база на болотах и попутно сожжены вместе с населением все окрестные хутора и деревеньки, квартировали три эсэсовских взвода. Разведчиков же было семеро, но на их стороне опыт, внезапность и холодная ярость. Рядовой Роман Семенчик родом из этих мест, из Полесья, здесь остались мать, две сестры и брат — инвалид. Об их судьбе уже два года он не знал ничего. Перед отправкой группы в тыл врага у командования возникли сомнения, а не сорвётся ли разведчик, вдруг сдадут нервы, и тогда — пропала, пошла бы коту под хвост, по меткому выражению замполита, вся эта тщательно разработанная операция. Однако командир группы Прокоп Загайнов убедил майора Берендеева не трогать Семенчика: посколь, де, Роману, как уроженцу данных мест, на задании не будет цены, и потом, ежели чего, мы присмотрим. Ребята поручаются.
И вот теперь Роман, как и остальные бойцы, словно тень возмездия, скользил без единого шороха от одной металлической, тускло поблескивающей при лунном свете никелированными дугами, кровати к другой. На минуту склонится над очередным храпящим дюжим эсэсовцем, тихонько тронет того за плечо, чтобы проснулся и не вскрикнул во сне, тот только раскроет сонные глаза — одна ладонь быстро и жёстко закрывает рот, а второй рукой — короткий удар острой финкой меж ребер в не успевшее даже вздрогнуть от испуга сердце. Ни единого вскрика, ни бормотанья, ни предсмертной мольбы — абсолютная, мертвая тишина, расшитая лишь причудливыми узорами храпа крепко спящих, не ведающих о своей кровавой очереди карателей. За три четверти часа разведчиками, без малейшего сбоя, было пройдено оба этажа, не оставлено в теле ни одной чёрной души оккупанта. Завершив операцию, группа так же бесшумно растворилась в ночи.
Разведчики скатились в овраг, пробежали по дну его до заболоченного луга и опушки, и, уже вбегая в спасительный лес, услышали за спиной вой сирены, рёв заведённых моторов, в небо взвились и осветили всю окрестность ракеты, раздались отдалённые автоматные очереди, перемешанные с неистовым лаем немецких овчарок.
— Володя, будь другом, оставь на месте нашей лёжки фрицам гостинчик. — Загайнов передал Антропову пару гранат и моток шпагата. Тот понятливо сверкнул в предутреннем сумраке глазами и принялся на ощупь колдовать над гранатами: привязал веревочку к чекам, одну гранату прикрепил на едва различимую в сумраке ольховую рогульку на уровне пояса, другую — на развилку молоденькой, тонко белеющей стволами берёзки, метрах в пяти от ольхи, аккуратно пропустив перед этим шпагат сквозь кусты, темнеющие между деревьями. На это ушло минуты три, не больше.
— Готово, командир!
— Уходим! Идём старым маршрутом, через болото. Сержант Антропов замыкает группу!
Мощные прожектора, установленные на кузовах выехавших на край оврага автомашин, прорезали предрассветный мрак и начали тщательно исследовать лучами, словно жёлтыми, липкими щупальцами, метр за метром, луговую низину и стволы деревьев на опушке смешанного леса.
Разведчики, опираясь на шесты и прощупывая ими тропу в сером, рассветном тумане, уже ступили в болото, когда сзади раздались два взрыва и следом посыпался отборный, слышимый далеко, русский мат вперемешку с украинской мовой.
— Так вот кто у нас на хвосте! — невольно воскликнул Загайнов и резко остановился, он шёл вторым, за Романом Семенчиком. — Принимаю решение — вернуться на поляну перед топью и дать бой предателям! Там, я с вечера приметил, есть позиция на козырьке у самого болота, с неё вся поляна, как на ладони, хорошо простреливается. Бегом назад, братцы! Надобно успеть до карателей!
За те минуты, пока разведчики залегли и наскоро оборудовали свои огневые точки между толстых корней и у стволов, окончательно рассвело. Клочья сырого тумана сползали с бугра в камыши. Яростный лай овчарок приближался. Вот на поляну выбежали живой цепью человек сорок солдат, одетых в немецкую, мышиного цвета, форму, впереди троих из них на натянутых поводках рвались огромные, натренированные на поиск людей овчарки. Раздались три одиночных выстрела, собаки, даже не взвизгнув, с ходу кувыркнулись и замерли на земле. Бегущая следом цепь открыла беспорядочную стрельбу из автоматов чуть ли не по всем направлениям сразу. Зато разведчики били прицельно и метко, как в тире.
Цепь залегла, однако укрыться на ровной, наклоненной в их сторону поляне было можно разве что за убитыми товарищами. И то разведчикам с козырька хорошо были видны ботинки, сапоги и нижние части спин укрывшихся. А если видны, значит, и пулей досягаемы. Выстрел, лежащий дёргается от боли, открывается, здесь его и добивают.
Бой был скоротечным и удачным, поскольку Прокоп всё рассчитал грамотно, а бойцы, люди бывалые, с поставленной задачей — не дать убежать с поляны ни одному предателю — справились на «отлично», поэтому теперь надо было уходить, и немедленно. Лес оглашался новым собачьим лаем, который по ярости далеко превосходил прежний. И опять сквозь лай отборная матерщина и короткие автоматные очереди: оказавшиеся недалеко бандеровцы спешили на помощь попавшим в переделку дружкам. Правда, помогать было уже некому. Прокоп еще раз окинул цепким взглядом поле боя и скомандовал:
— Разведчики, вперёд! Уходим так же: Семенчик — направляющий, Антропов — замыкает группу.
И спустя минуту бойцы растворились в высоких, теряющихся в густом тумане камышах. Собаки, выскочившие через некоторое время на берег, покрутились, попрыгали, повизгивая от нетерпенья и охотничьего азарта, даже пробовали вбежать в мутную, подёрнутую ряской, болотную жижу, да всё без толку — кто же отыщет след в воде! А верховой нюх им сбивали вонючие газы, которые по мере того как туман начал рассеиваться и таять, едко и слоисто поплыли по поверхности с болота на берег.
Выбежавшие на козырёк бандеровцы открыли по болоту ураганный огонь, пули срезали ближние тростинки камыша и терялись в молочной дали, однако разведчиков достать уже никак не могли, те, пройдя метров пятнадцать вглубь, круто свернули вправо и убрели наискосок из зоны предполагаемого обстрела. Роман Семенчик, выросший в этих топких местах, ориентировался в болотах не хуже, чем Прокоп Загайнов в дремучей тайге.

К полудню подуставшая группа выбралась на лесистый островок, где под могучей кроной столетнего дуба устроили привал. На костёр насобирали только сухие ветки, чтоб не дымили и не выдали тем самым их укрытия. Мало ли чего не удумают взбесившиеся фашисты для их поимки, а уж авиацию-то точно поднимут в небо: погода ясная, наблюдатель с низко летящего самолёта-рамы не разглядит разве что бобра в протоке, зато уж ладно срубленные хатку и плотину зверька всегда сможет не только рассмотреть, но и, смеха ради, расстрелять пулями, хоть автоматными, хоть более крупного калибра из спаренного пулемёта. Что уж здесь говорить о целой группе людей, которых, надо полагать, усиленно ищет вся окрестная сволочь! Поэтому и костёр развели на короткое время: вскипятить воду да подсушить одежду. И тут же, растащив головёшки по полянке, аккуратно их притоптали сапогами. Поскольку заливать водой — это рискованно: стоит хоть каплю плеснуть на огонь, дрова недовольно зашипят, и вверх, ватными указателями их местонахождения, устремятся клубы сырого дыма.
— Так, ребята, у нас есть час передышки. — Прокоп окинул отеческим взглядом прикорнувших у дуба бойцов. — До заката мы должны выйти в район Поставцов. Там, по агентурным сведениям находится объединённый штаб бандеровцев, власовцев, латышских и литовских легионеров. Наша задача — разгромить его. «Языков» не берём. Действовать надобно быстро и аккуратно. Немцы наверняка усилили охрану. Наш козырь — внезапность. Андреев, приготовь толовые шашки и бикфордов шнур, чтобы всегда были под рукой. Всем ишо раз проверить и почистить оружие. Драка нас ждёт нешуточная, — старший сержант потрогал жёсткими пальцами небритый волевой подбородок и усмехнулся: — Ну, да ежли бы впервой!

Фенька-Стрелок, уже больше десяти лет выдающая себя за бывшую учительницу Елизавету Алексеевну Романову, энергично стуча по доскам каблуками яловых сапог, изящно облегающих полноватые икры, взбежала на широкое крыльцо бревенчатого дома с фашистским красным флагом со свастикой в белом кругу. Серый мундир с петлицами унтер-офицера зондер-команды, строгая прямая юбка до колен, пилотка с эмблемой — молнией в эмали, круглое белое лицо, с ямочками на щеках, на лбу и под глазами ни одной заметной морщины, — пожалуй, всё названное человека неискушённого легко могло бы навести на мысль, что перед ним, весьма удачно воплощённое в строгой безукоризненной женщине, само арийское совершенство. Вот только разве что глаза, пустые и безжизненные, выдавали и возраст, бабёнке было чуть за сорок, и то, что владелица их жизнью-то изрядно и помята, и потрёпана.
После лагеря, откуда Фенька освободилась в середине тридцатых, она по-тихому устроилась в подмосковном Клину работать на ткацкую фабрику, сначала уборщицей, а спустя год перебралась в швеи-мотористки. До войны себя никак не проявляла, сошлась с одним слесарем, он оказался мужиком запойным. Трезвый — тише воды и ниже травы, несмотря на то что руки, как клещи, и силы в огромном мускулистом теле на десятерых. А как только попадала капля в рот, хоть святых выноси. Крушил всё подряд, горланил до утра революционные песни, всё вспоминал какого-то боевого друга-товарища комиссара Эдьку Фогельмана, утомившись, падал на стол и, зажав лысеющую голову тяжёлыми своими лапами, начинал тонко так, с бабьим подвываньем и причитаньем, плакать и стонать: «Ох-ушки, не будет мне прощенья, ироду, вовек за все-то сгубленные мной души невинные!» Дождавшись этих стенаний мужа, коротавшая ночь под своими разбитыми окнами во дворе Фенька вздыхала и возвращалась домой. Презрительно обойдя беспробудно храпящего Спиридона, она проходила в свой закуток и ложилась покемарить до смены. Но однажды всё это кончилось. Слесаря нашли, вмёрзшего в ноябрьскую, подёрнутую колким леденистым снежком лужу, недалеко от их домика. Затылок у него был проломлен, как определили следователи, — ударом молотка сзади. Убийцу не нашли. Фенька на похоронах сидела у гроба вся в чёрном, со скорбными кругами под красивыми, слегка подкрашенными, отсутствующими глазами.
Как началась война и немец подкатился к Москве, всех жителей прифронтовой полосы стали гонять на рытье оборонительных рвов. Там-то её с другими ткачихами и сцапали неожиданно прорвавшиеся в наш тыл мотоциклисты. Весёлые немцы ловили по полю разбежавшихся девушек и женщин, ловко валили в траву, отчаянно сопротивлявшихся и царапающихся тут же пристреливали. Однако Фенька-то не дура, она стояла, потупив взор и поджидала своей очереди. Но то ли одетая в фуфайку Фенька не глянулась никому из охальников, то ли им хватало молоденьких, но ни один, даже самый задрипанный фрицик на неё не позарился.
Нет, один всё-таки нашёлся. Тощий, длинный, как жердь, носатый, с глубоко запавшими, водянисто-голубыми глазами, ефрейтор так саданул зазевавшуюся Феньку прикладом карабина меж лопаток, что она растянулась на рыхлой земле и инстинктивно попыталась отползти в сторону. Но не тут-то было! Хохочущий ефрейтор вспрыгнул Феньке на спину и, балансирую в воздухе, кованым сапогом больно вдавил вихляющиеся женские ягодицы в жёлтый суглинок. Солдаты, что сгоняли ткачих в одну кучу, на какое-то время даже оторвались от этого занятия и загоготали от щенячьего восторга, держась за животы и показывая руками на всё еще качающегося верхом на поверженной Феньке долговязого ефрейтора.
Спустя пять минут раздавленная и помятая Фенька-Стрелок робко поднялась с земли и, отряхивая от пыли и прилипших комочков стёганую фуфайку и подол платья, поспешила встать в колонну поникших, в разорванной одежде, женщин. Раздалась отрывистая и резкая, как собачий лай, команда на немецком языке, и колонна, охраняемая довольными и пресыщенными конвоирами, тронулась на запад.
В концентрационном лагере Фенька, втираясь в доверие к товаркам по несчастью, выведала и донесла начальству о четырёх затаившихся коммунистках. Тех, не мешкая, показательно повесили перед строем. Своих партийных ткачих, которых на прифронтовых работах было семеро, еще толком сама не оправившаяся от унижения, Фенька сдала полевым жандармам сразу же, как только те остановили их колонну на окраине ближайшего городка. На несчастных женщин немцы даже пуль пожалели, просто вытолкали из строя на обочину дороги и всех закололи штыками.
Через два месяца, в канун нового года, она, с группой узниц, также выразивших горячее желание бороться с коммунистами и партизанами вплоть до окончательной победы рейха, была отправлена в специальную школу. К весне, успешно закончив обучение, Фенька влилась в одну из зондер-команд, активно выжигающих огнём и мечом непокорные белорусские деревни вместе со всем населением, включая младенцев и древних стариков. Видимо, учитывая особое усердие и рвение в наведении порядка на оккупированной территории, через год, то есть в начале лета 43-го, Феньке было присвоено звание унтер-офицера.
Сейчас Фенька-Лизавета торопилась на экстренное совещание в штабе в связи с ночным кровавым происшествием в недалёком отсюда соседнем райцентре. Уже подходя к двери, Фенька спиной вдруг почувствовала на себе чей-то жгучий и тяжёлый взгляд. Она обернулась и посмотрела по сторонам. Однако ничего особенного не увидела: фигуры безучастных ко всему часовых, на утоптанной поляне пятнистый танк с крестами, три короткоствольные самоходки, тупоносые грузовики и несколько чёрных, поблескивающих в лучах заходящего солнца, легковушек. Ну и, конечно же, давно уже опостылевшие все и разом, озабоченно суетящиеся вокруг техники, сослуживцы в мышиных мундирах. Которым, впрочем, до неё тоже не было никакого дела. Фенька непроизвольно подняла глаза от полянки и перевела взгляд на дальнюю, за избами и огородами на уклоне, опушку леса. На какое-то мгновение ей показалось, что из гущи деревьев что-то блеснуло, но, сколько после этого ни приглядывалась, встревоженная каким-то нехорошим предчувствием, Фенька к тому месту, откуда вроде бы исходил блеск, больше ничего не увидела. Фенька пожала плечами, стряхнула с мундира несуществующую пылинку и вошла в штаб.

— Командир, что у тебя с лицом? — Володька Антропов подполз к неслышно спустившемуся с толстой, раздвоенной в кроне липы Прокопу. — Как будто только что с привидением повстречался.
— Однако так оно и есть, братишка. — Загайнов снял бинокль с груди и отложил его к вещмешку. — Помнишь, я тебе рассказывал про чоновцев, что пожгли наши деревни. Командовала ими баба. Красивая, ладная собой, но с душой темнее ночи. Я их тогда полуживых вывел из морозной тайги и сдал властям. Рук о них марать не схотел — и не оставил пропадать в снегах. А теперь вот эта бабёнка в чине у фашистов. Сегодня надобно исправить ошибку молодости.
— Прокоп, но это же маловероятно. Сколько воды утекло, она если и жива, то после тюрьмы давно уж устарела. А та, что ты сейчас рассмотрел, может, кто просто схожая с ней?
— Обознаться я не мог, — не раздумывая, твердо сказал Загайнов и покачал стриженой головой. — Смотри-ка ты, сколь годов прошло, а она всё такая же осталась. Ладно — об этом, — заключил Прокоп и, усевшись поудобнее, раскрыл планшетку, достал карту, расправил её на траве и повернулся к Семенчику. — Роман, вот эта слепая дорога докуль ведёт, видишь, она теряется в заштрихованных чёрточках лесов?
— Эта дорога, товарищ старший сержант, раньше была до Остапенского хутора.
— Она проезжая? Сколь вёрст?
— Дорога отсыпанная. Мамка сказывала, Остапенки хозяева были справные, покуда их не раскулачили и не угнали в Сибирь. А расстоянье приблизительно семь-восемь километров.
— Добро. А местность вокруг тебе знакома?
— Бывал, когда после школы в лесничестве объезчиком работал.
— Болота есть?
— Да куда у нас без них? Имеются в лесу штуки три не топких, да одно не хожалое.
— А ты-то, поди, ходил?
— А как же! Не однажды хаживал. Через него напрямки путь скрадываешь на восток, к Орше.
— Понятно.

Тихий рассвет будто бы вовсе и не гасил бесчисленные узорные созвездия, а подобно тому, как искусный художник краски по холсту, так и он растирал эти блестящие, жёлтые точки по утреннему небу, от чего в нём проступала поначалу бледная голубизна, а за ней и густая, с золотистым оттенком, синева. И вот уже на востоке, из-за кудрявых вершин леса, стали робко пробиваться первые лучи восходящего солнца.
Как вдруг эту сказочную тишину по всем швам, с оглушительным треском распорол взрыв — один, за ним другой. Штаб, бревенчатый, восьмикомнатный дом бывшего райсовета, с расквартированным здесь командованием сводного отряда карателей, запылал. Из разбитых окон чёрными клубами валил дым и выпрыгивали оставшиеся в живых офицеры и обслуга. Подобравшиеся к штабу ночью, скрытно, разведчики короткими очередями отстреливались от наступавших с улицы полураздетых карателей. Вот из окна выпрыгнула в одной шёлковой комбинации Фенька-Лизавета и опрометью бросилась куда глаза глядят, безумно оря на ходу: «Ой, родненькие! Не стреляйте, пощадите!!! Я тоже русская!» Фенька захлебнулась от крика, нога подвернулась, она упала, судорожно скребя землю холёными пальчиками, которыми еще каких-то полчаса назад так страстно ласкала командира сводного отряда, пожилого латыша майора Петерса. А когда Фенька, пятясь на карачках, попыталась снова встать, распрямиться, тут-то её и срезал автоматной очередью выскочивший из-за угла горящего дома щуплый литовский легионер. Правда, метил он в стоящего позади Феньки и прицельно расстреливающего наступающих Прокопа Загайнова. Да вот только Фенька своим раскормленным задом и мягкой грудью поймала пули, предназначенные старшему сержанту. Через секунду и сам литовец отчаянно вскинул руки, выронил автомат и уткнулся острым носом в зелёную травку.
В то время как Загайнов с тремя разведчиками, рассредоточившись по периметру штабной ограды, расстреливали бегущих сюда солдат, Антропов, Семенчик и Андреев, орудуя где финкой, где прикладом, пробивались среди техники к грузовикам.
— Роман, давай в кабину! Заводи! — Володька дал очередь по выбежавшим из-за тупоносой кабины соседнего грузовика солдатам, отскочил за самоходку и оттуда метнул гранату по бензобакам стоящего метрах в десяти от него танка. Танк загорелся. Андреев забросал гранатами легковушки. Заведённая машина дала задний ход к штабу, в широкий кузов быстро запрыгнули Загайнов с тремя разведчиками и уже с борта грузовика открыли ураганный огонь по карателям.
Грузовик рванулся вперёд, и лишь здесь, не переставая стрелять из автоматов, на подножки кабины на ходу заскочили до этого прикрывающие с земли огнём товарищей Антропов и Андреев. На хорошей скорости разведчики промчались по окраине райцентра и свернули на хутор. Дорога в лес и вправду оказалась отменная. На какое-то время от погони они оторвались. Проехав километра четыре, разведчики выгрузились из машины, Семенчик развернул грузовик поперёк дороги, Андреев отвинтил крышку бензобака и опустил в него конец бикфордова шнура, чиркнул зажигалкой и, запалив другой конец, побежал догонять углубляющихся в чащу друзей. Спустя полминуты раздался взрыв.
Разведчики, не теряя друг друга из вида, наткнулись в лесной чащобе на извилистую мелкую речушку, пробежали по ней, заметая следы, метров шестьдесят, выбрались на противоположный берег. И вот уже опытный Семенчик, осмотрительно и не торопясь, повёл их притопленной почти до пояса тропой через непроходимое, по карте, болото от одного лесистого островка к другому. Сзади послышался нарастающий гул самолётов. Группа поспешно укрылась, залегла в мочажины ближайшего островного тальника. Однако немецкая авиация и не думала сбрасывать бомбы в болото, ей была поставлена цель: смешать с землёй весь лесной массив, где последний раз видели следы русских диверсантов.
Около часа, сменяя звенья, самолёты, чем-то неуловимо напоминающие собой штурвалы гигантских плугов, с пунктирно входящими в лес лемехами — бомбами, перепахивали взрывами весь многострадальный зелёный массив. В течение всего этого часа наблюдали за бомбёжкой промокшие до нитки, изъеденные комарами разведчики. И лишь когда всё стихло и наступила звонкая, опустошённая тишина, Загайнов скомандовал подъём, и бойцы продолжили свой путь на ощупь по болоту в восточную сторону.
За время операции никто из разведчиков не был серьёзно ранен, так, царапины: Прокопу пулей сожгло кожу у виска, Володьке чиркнуло выше кисти, не задев кость, остальные бойцы разжились в бою кто синяком, кто ссадиной. Однако усталость, если и не была еще звериной, но уже ощущалась всеми без исключения. А только до линии фронта не меньше сорока километров, лесом, болотами, да еще и мимо фашистских постов и дозоров.
Задание, поставленное командиром полка, выполнено. Пункт перехода через фронт будет открыт еще две ночи. Надобно поспевать. Прокоп оглянулся и бросил острый взгляд на товарищей, что молча, с кровавыми разводьями на пятнистых маскхалатах, измазанных в болотной грязи и тине, брели вслед за ним, всмотрелся в их решительные лица, и тёплая волна накатила на сердце: успеем! Но времени на привалы, отдых и ночлеги — нет. Не удастся и Семенчику ни проведать родных, ни разузнать ничего нового о них. Чтобы попасть в его родимую деревню, надобно сделать крюк километров тридцать к северу, а кто ж им даст эти лишние сутки. Так что прости, Рома. — Загайнов остановил свой взор на сосредоточенном на том, чтобы не сбиться с тропы, Семенчике и тяжело вздохнул.

Оговоренный в канун ухода группы в тыл врага маршрут возвращения был относительно безопасным: в месте перехода из-за топких болот и дремучих лесов не было сплошной линии фронта. Если поля и луговины на всём протяжении жестокого противостояния были с обеих сторон изрыты людьми и изрезаны техникой, снарядами и бомбами, то в пункте перехода даже имелась не везде обязательная при ведении современных войн нейтральная полоса, и причём местами довольно широкая.
Под утро второй ночи группа вышла на эту самую нейтральную полосу: продольный, кочковатый лужок, с низкими и редкими пучками хвоща и осоки, волнистыми пятнами, темнеющими на бледной от лунного света песчаной земле. Измотанные двухсуточным маршем, разведчики едва переставляли ноги, когда почти одновременно все заметили какое-то шевеленье на тёмной кромке перелеска, куда они держали путь. Сил хватило лишь на то, чтобы приглядеться, что же это за шевеленье и какую опасность оно таит. На луг, навстречу группе Загайнова, такой же грязной, перемазанной чужой кровью, цепочкой и, что удивительно, примерно в таком же в количестве, похожие на привидения из похмельного кошмара, выходили из советского тыла немецкие разведчики. Были они, как рассмотрели в слабом лунном свете наши ребята, тоже оборваны и, по всей видимости, до крайности измотаны. Однако сил ни поднять автомат, ни вытащить из-за голенища финку с засохшей на лезвии кровью и броситься на фашистов в рукопашную ни у Загайнова, ни у его бойцов не нашлось. Не отыскалось этих сил и у немецких диверсантов. Поэтому-то и прошли обе группы в каком-то метре друг от друга, безразлично бросили смертельно усталые взгляды в набрякшие от хронической бессонницы и нечеловеческой кровавой работы глаза противника — и разошлись, наши — к своим, немцы — к своим.
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Недаром сказано: не проживёшь в одном пере — облиняешь. Вот и Северьян Акинфыч, еще седмицу назад бегавший по долине яко молоденький, уже третий день не вставал, лежал, просвечивая воском худого тельца в своей келейке у калитки. Очи запавшие прикрыты, на минутку-другую с великим трудом отворит веки, охватит зрачками бревенчатые стены с низким потолком, остановит взор на затепленной лампадке под образами, неслышно выдохнет: «Осподи Исусе Христе, помилуй мя грешного!» — и зрачки погаснут, веки смежатся.
— А виной тому, что Акинфыч слёг, — шептались монахини Орина и Ефросинья, вороша подсыхающее душистое сено за поскотиной, на лугу, — лазанье в студёную Быструху за Утопленником.
Только так и не иначе называли они меж собой Сашку Грушакова, который уже шестые сутки обитал в сторожке под скалой. Монахини с ним никак не сообщались. Утром, до света выставят за калитку в горшке еду на день, вечером, по темну, заберут. Матушка однажды выходила к скале, издаля что-то молвила пришельцу, тот в ответ громко матюгнулся и так хлопнул низкой дверцей, что со стола упали на пол миска и кружка. Иконы и лампадку сторож по настоятельной матушкиной указке еще в первый день снёс из сторожки в скит.
Комнатку, кою монастырский сторож, пряча в усы и бородку добродушную улыбку, прежде навеличивал «моей стариковской светёлкой», сегодня было не узнать. Покрывальце на топчане всегда скомкано, края его засалены; не утруждая себя дотянуться до узорчатого, с вышивкой, рушника, висевшего подле умывальника, безалаберный Сашка об это лоскутное покрывальце вытирал потрескавшиеся от присохшей грязи свои узловатые ручищи. Дни он проводил в прогулках вдоль отвесных гор в поисках хоть какой-нибудь маломальской щели, через которую можно бы выбраться из этой западни.
Еще в сумерках первого дня пребывания здесь Сашка подкатил к сторожу, Северьян Акинфыч тогда еще крепился, с вопросом: скажи-ка, мол, старче, как из ваших грёбаных палестин выбраться? Ты ж мой спаситель, вот и спасай дальше — укажи выход! Акинфыч в ответ окатил развязного парнишку таким ледяным и многообещающим взглядом, что Сашка, замахав руками, дескать, что уж и пошутить нельзя, скоренько ретировался в свою сторожку. А когда старик слёг, Сашка, узнав об этом от наставницы, — она и приходила-то к скалам известить Грушакова о болезни сторожа, — сперва по обыкновению пришёл в жуткое отчаянье: мол, старый загнётся и все концы на волю утащит с собой в могилку! Однако вскоре отчаянье сменилось такой решимостью любым способом найти выход отсюда, что он теперь неутомимым беркутом кружил по обширной долине, карабкался по каменным осыпям от изножий отрогов вверх, докуда мог доползти, рискуя при этом сорваться и получить увечья об острые, вертикально торчащие там и сям скальные плиты.
Тогда-то он и отыскал заглохшую тропинку, извилисто ведущую на верх белка. Да вот беда, каменистая крутая стезя эта, чем ближе поднималась к убелённой ледниками вершине, сначала периодически стала пропадать среди скалистых завалов, а потом и вовсе упёрлась в отвесный, козырьком наклонённый к долине, утёс, на который ни влезть, ни с боку обойти. Топчась в досаде под утёсом, Сашка наконец-то понял, как попали сюда эти стародуры, но это его понятие ни на йоту не приблизило Грушакова к спасению. Однако какие-то обрывочные, смутные соображения забродили в воспалённой голове, и, наверное, поэтому он однажды надрал большой кусок берестяной коры, подсушил её и острием ножа начертил примерную схему злополучной долины, крестиком пометил место нахождения монастыря. И теперь, после каждого своего похода, несмотря на усталость, садился за неприбранный стол и накалывал точками линии всех своих маршрутов.
Подходил Сашка и к бушующему створу, по которому река вырывалась из долины. Страшно заболела голова, подкосились ноги, а к горлу подступила тошнота, когда он в первый раз увидел кипящие и с циклопической жадностью поглощающие друг друга белопенные буруны. Тогда он, пошатываясь от парализующей всё его тело слабости, обессиленно присёл на плоскую плиту под уступом, подальше от реки, и прошло не одно мгновение, пока Сашка почувствовал, что сможет подняться и возвращаться в своё пристанище под скалой. Однако какая-то неясная, но и неодолимая Сашкиной волей сила привела парня к уступу на створе еще и еще раз. В пятый свой приход сюда он уже деловито прикидывал, как и на чём ему преодолеть эти беспокойные буруны.
Однажды, возвращаясь на закате от реки и проходя скошенным лугом мимо погоста, что на бугорке у черёмушника темнел восьмиконечными, с уголками — крышами поверху, листвяжными тяжёлыми крестами, Сашка обратил внимание на то, что на кладбище появился свежий крест, с врезанной в него иконкой. «Никак, дедуся кончился!» — устало усмехнулся Грушаков и подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть последний приют монастырского сторожа. С минуту он постоял молча, затем опять, но уже с какой-то злорадной мстительностью, усмехнулся и, обращаясь к высокому, сработанному из красноватой древесины кресту, резко бросил вслух:
— Что ж ты, старый хрыч, обещал пристрелить, а сам взял да упрятался в эту кучу земли? Теперь-то я здесь крепко похозяйничаю! Наведу в твоих грёбаных палестинах наш коммунистический порядок! — И Сашка Грушаков, смачно сплюнув себе под ноги и по привычке энергично махнув правой рукой, бодрым шагом направился к себе под скалу.
Спустя три дня в укромной заводи прибрежного густого тальника тихонько поплёскивал плот. Он представлял собой достаточно пёстрое явление: четыре подысканных среди сосновой суши и напиленных двухметровых бревна с поперечными жёрдочками, крепко стянутые и связанные жгутами, скрученными из порезанных на лоскуты покрывала и простыней. Плот был привязан к толстому ивовому отводку на берегу прочной верёвкой, украденной Грушаковым недавно ночью из хлева, где ночевала корова.
Зорька лежала на сенных объедьях, когда Сашка крадучись перемахнул через поскотину и проник в помещение. Тусклый лунный диск стоял прямо в ладном оконце, и потому в хлеву можно было ориентироваться. Корова посмотрела на него в сумраке влажными, большими глазами, тяжело и шумно вздохнула и отвернулась облизать шершавым языком выпирающую утробу: видимо, в чреве у Зорьки шевельнулся, устраиваясь поудобнее на ночлег, телёночек. Корова не была привязана, но вокруг роскошных витых рогов Сашка заметил намотанную верёвку. Поглаживая Зорьку по ворсистой шее, он, не торопясь, освободил лоб коровы от похожей на тюрбан пеньковой верви и, прихватив в пристроенной снаружи кладовке ножовку и топор, бесшумно удалился.
В следующую ночь он скрытно прокрался в пустой молельный дом — все насельницы скита почивали, каждая в своей келье, — и в темноте, на ощупь исследовал на входе, под резной крышей крылечка три серебряных колокола, в помещении алтарь и церковные, убранные серебром и жемчугом, на золотых застёжках, неподъёмные книги. А вот позолоченные и серебряные подсвечники, сосуды и четвертьпудовый осьмиконечный крест из чистого золота, Сашка, чтобы удостовериться в подлинности этих предметов, не поленился подносить все их к забранному в узорную решётку, окошку поочерёдно, в сладком томлении перебирая это богатство трясущимися от вожделения пальцами. Но взять ни единой вещицы пока не решился. Вдруг да хватятся эти седые ведьмы пропажи, стрелять-то, поди, не только покойничек умел, а вот где ружья они прячут, Сашка так и не выведал!
Ладно, пусть золотишко здесь, в этой надёжной западне, полежит, пока я не доложу нашим и мы не организуем настоящую экспедицию, которая, конечно же, не пойдёт ни в какое сравнение с недовесовской, где только и было, что пустая болтовня двух переспелых таёжных шлюх да глупые рысканья по треклятым горам в эти чёртовы ливни!
Теперь, когда к отплытию почти всё продумано и подготовлено, у Сашки напоследок имелось еще одно, пусть и щекотливое, чрезвычайно важное дельце, не сварганив которого он не имел бы права считать себя не только активным комсомольцем-ударником, но и передовым безбожником. Отнеся к плоту брезентовую котомку на лямках (в неё беглец сложил припасённые в дорогу: самодельную берестяную карту, сухари, запечатанные, обёрнутые холстиной в три слоя медовые соты, в непромокаемой посудине соль, завернутые в тряпку, чтоб не обрезаться, топор и ножовку), Сашка взял острый, отточенный еще покойным Северьяном Акинфычем нож, сухарь побольше и незаметно, прячась за деревьями, вернулся на луг, где в густом черёмушнике, на вытоптанном пятачке полёживала себе, укрываясь от жары и овода, стельная Зорька. Сашка, ласково приговаривая: «Зоренька, Зоренька», отогнул пару-тройку зелёных веток, рясно усыпанных бурой ягодой, и вышел на тесный пятачок.
Корова глянула на него и равнодушно отвернулась — она узнала ночного гостя, что освободил ей рога, и этого было достаточно, чтобы не вскакивать тяжёло с земли и мчаться напролом прочь от человека. Сашка, держа в одной руке нож за спиной, поднёс открытую ладонь другой с сухарём к влажным тёмно-матовым ноздрям коровы. Зорька обнюхала сухарь и тёплым, шершавым языком слизнула угощенье себе в пасть. Сашка, поглаживая корову сначала вдоль шеи, затем перейдя к спине, постепенно опустил свою подрагивающую левую руку к шерсти на утробе.
Зорька дохрустывала сухарь, тягучая слюна, не обрываясь, уже дотянулась до земли, когда подобравшийся к еще мягкому, но уже наливающемуся молозивом — срок-то близок! — вымени, вспотевший от напряжения Грушаков резко, с силой, воткнул острое лезвие в белую мякоть, выше коричневых, размером с палец, сосков, и рванул нож на себя. Обезумевшее от боли животное, вскочило на ноги и, жалобно мыча и дико взрёвывая, умчалось, ломая ветки, с пятачка. Но за миг до этого Сашка успел-таки располосовать несчастной Зорьке вымя и теперь с окровавленным ножом стоял посреди черёмушника, удовлетворённо ухмыляясь и даже мурлыча себе под нос что-то бравурное из какого-то революционного марша. Знай наших, сволочь старорежимная!
Спустя четверть часа Сашка Грушаков уже отталкивал шестом свой плот от берега и выводил эту несуразную посудину на пузырящуюся стремнину. Только волна подхватила плот, беглец бросил шест и, в долю секунды просунув обе руки под туго натянутой поперёк брёвен верёвкой, ухватился за поперечные жердочки и распластался на плоту. Больше уже ничего от него не зависело. Сомкнув от предстоящего ужаса глаза, Сашка отдался на волю волн и бурунов. Всё сейчас решала фортуна: захочет — улыбнётся и пронесёт его плот как пушинку через эти ревущие водные бездны, закапризничает — и побьёт Сашку о камни до такой степени, что сделается этот бугай, вернее то, что он него останется, когда его выплюнет река на отмель, как тряпичная, побитая кукла.
Плот летел в пропасть каменного монолитного створа, Сашка лежал на нём, намертво прикипев к жердочке, и ни о чём не переживал, потому что, едва плот вынесло на двухметровую волну, Грушаков от страха счастливо лишился чувств, пребывая теперь в бессознательном состоянии. Однако просунутые под тугую, толстую вервь руки его с вцепившимися в плот побелевшими пальцами сейчас бы никакая сила на свете не смогла ни разжать, ни отодрать от этих тряпок и жердей.

Струя из походного, прибитого к ольхе рукомойника, когда Валерий Антропов надавливал алюминиевый носик ладонью вверх, била прохладная и свежая. Он с удовольствием поплескал водой на лицо, протёр шею, снял с крючка рядом вафельное полотенце, обмакнул им глаза и щёки и, закинув полотенце на плечо, направился к землянке. После ночного наряда на огневой точке, на передовой, страшно хотелось спать. Стояли ясные, тёплые дни начала октября. Увядающий лес был щедро залит разнообразными цветами — от зелёного до жёлтого и красного, плавно переходящего в багряный. Валерий сонными глазами смотрел на эту красоту — и неспокойные мысли о войне таяли, словно утренний низкий туман, что невесомыми пластами стлался по ближним к лагерю лощинам.
— Валера, ты Фёдора не видел? — услышал он голос Виталия Сазонова. Виталий с некоторых пор был ординарцем у комбата. Сейчас в его голосе проскальзывали встревоженные интонации. — Понимаешь, ищем с самого рассвета. Как сквозь землю провалился.
— Может, он в полк ушёл? — Сонливость у Валерия как рукой сняло. — Там, в штабе, ты же знаешь, наш земляк с Алтая писарем служит.
— Да бегал уже я туда. Не приходил, говорит, хотя с вечера обещал быть.
— А здесь-то всё хорошо проверили? — Валерий показал подрагивающей рукой на землянки, накопанные вразбос по всему ельнику. — Давай вместе еще раз обойдём их. Я начну с этого края, а ты, Виталя, иди на ту сторону опушки. Встретимся здесь же.
— Нет смысла, Валера. Все бойцы, разойдясь в цепь, уже прочёсывают лес вдоль тропинки от нас до расположения командования полка. Пока, к сожалению, тоже безрезультатно. — Виталий сумрачно покачал головой, бросил сочувствующий взгляд на окончательно потерянного Антропова. — Валера, ты пойди, поспи. Силы еще пригодятся. А за это время мы постараемся найти твоего друга, а может, Фёдор и отыщется сам. Ты же знаешь — на фронте всякое бывает.
И Виталий, круто развернувшись, ушёл скорым шагом к землянке командира батальона доложить о безрезультатности поисков пропавшего рядового Зиновьева.
Через двое суток началось широкое наступление. Полк неожиданным ударом выбил фашистов из окопов, освободил узловую станцию. Глубоко переживающий неизвестность судьбы Фёдора, Валерий лишь в горячке боя отвлёкся от беспокоивших его чёрных мыслей. Перебегая с напарником из воронки в воронку и таща за собой «максим», достигли они, наконец, обезлюдевших вражеских окопов, где, развернув ствол в сторону отступающих немцев, сразу открыли огонь по ним.
Минут через двадцать, когда стрельба с обеих сторон стихла, бойцы повыбрасывали из окопа и оттащили подальше в поле трупы фашистов и осмотрелись.
— Валерий, глянь туда. — Напарник, Гоша Смолин из Чувашии, показал глазами поверх укреплённых бревенчатыми брустверами ходов сообщения. — Видишь, блиндаж, по-моему — это немецкий КП. Надо проверить, поди, чем добрым разживёмся. — Гоша снял и спрятал в вещмешок затвор «максима», а вещмешок, просунув руки, поместил за спину. — Ну что, пока суд да дело, сбегаем, одна нога здесь, другая там!
Дубовая, в рост человека, дверь немецкого блиндажа была открыта настежь и прислонена к бревенчатому вертикальному брустверу. Ничего в блиндаже, что бы им пригодилось, пулемётчики не отыскали. Да и вообще он оказался никаким ни КП, а обыкновенным временным жилищем солдат вермахта: вдоль стен аккуратные нары в два ряда, стол, табуреты, походная железная печь, в углу что-то вроде шкафчика. Стол и пол до самого выхода почему-то забрызганы кровью. Однако трупов нет.
— Возвращаемся к пулемёту, Гоша, — сказал Антропов. — Как-то здесь не очень уютно.
Валерий, дав пройти Смолину первым, направился следом за ним и на выходе машинально взялся за скобу открытой двери, чтобы затворить блиндаж. Дверь подалась тяжело, будто кто-то слабо пытался придержать её с той, внешней стороны. Валерий с любопытством заглянул за дверь и непроизвольно отшатнулся. На всякое насмотрелся он за три месяца на фронте, но то, что сейчас открылось его взору, привело Антропова в ужас. На двери был распят, прибит гвоздями вниз головой советский солдат. О том, что он наш, свидетельствовали обрывки чёрных погон рядового на изрезанной в лоскуты гимнастёрки. Кожа на груди и ногах убитого была снята, тело изуродовано, но забрызганное кровью, с мёртвыми, выпученными глазами лицо фашисты не тронули. Валерию стало дурно, ноги подкосились: в распятом он узнал Фёдора Зиновьева. Без сил Антропов прислонился к брустверу, слёзы застили весь белый свет, не хватало воздуха, кадык судорожно ходил по горлу, правая рука вцепилась в пряжку ремня, левую, то сжимая в кулак так, что белели косточки на казанках, то разжимая, он не знал куда пристроить.
Почувствовав неладное, Гоша обернулся и тоже переменился в лице. С тех пяти метров, что он успел уйти вперёд, убитого можно было узнать и без особого труда. Он кинулся назад, к Антропову, схватил того за плечи.
— Валера, ты как? Держись, браток, держись, — крепыш Смолин сильно тряхнул товарища, приводя Антропова в чувства, потом приобнял его и тихонько повёл по ходу сообщения прочь от блиндажа. — Сейчас я позову ребят, мы снимем Федю и похороним, как героя, со всеми воинскими почестями, — ласково, как ребёнку, наговаривал Валерию Смолин, пока вёл его к пулемётной точке. — А ты пока посиди, отдохни. Только без меня, пожалуйста, никуда не отлучайся. Я мигом.
После этого трагического случая Валерий долго и трудно приходил в себя. А главное, он теперь не мог находиться ночью в расположении батальона, старался уйти в дозор на передовую, где противник вот он, рядом, как говорится, лицом к лицу. Здесь он даже ждал, когда фашисты пойдут в атаку, тогда Валерий с наслаждением и азартом меткими очередями отводил запёкшуюся от горя душу. Но стоило ему остаться в лагере хоть на одну ночь, он бессонно бродил по расположению, напрашивался в любой наряд, чтобы хоть чем-то занять себя, или ворочался в землянке на нарах, потому что в памяти вновь и вновь ярко воскресала жуткая картина у фашистского блиндажа, которую Антропову лучше бы вовек не видеть. Не боясь, в общем-то, смерти, на фронте она — привычное дело, парень боялся лишь быть захваченным врагом врасплох, опасался повторения с ним страшной судьбы своего друга-одноклассника.

В Талов Сашку Грушакова привели охотники-ойроты на седьмые сутки после его головокружительного падения в створ Быструхи. Два бревна от разбитого о скалы плота, с намертво вцепившимся в обломанный кусок жерди Сашкой, прибило к тихой заводи сразу на выходе из бучила. Грушаков хоть и пришёл в себя самостоятельно, но был беспомощен оттого, что никак не мог разжать пристывших к жерди пальцев. Поплёскивала прибрежная волна, уже и одежда кое в каких местах просохла, а он лежал, обогреваемый августовских солнышком на бревнах, скрипел от злобы зубами, вращая по сторонам налитыми кровью глазами, и, как ему казалось, потихоньку сходил с ума.
Два пожилых, с карабинами за плечами, охотника-ойрота, низкорослых, с коричневыми щёлками глаз и плоскими, вдавленными переносицами, на таких же низеньких, мохнатых лошадках, выехали из тайги на обрыв и принялись по-хозяйски оглядывать каменистое русло таёжной реки внизу. Заметив плот, алтайцы отыскали относительно пологое и удобное место и начали спуск.
Неторопливо спешившись, они, не проронив ни слова, зашли к лежащему Сашке, один справа, второй слева, и присев на корточки, начали так же молча разжимать ему кулаки, для этого надо было оторвать побелевшие пальцы, отгибая по отдельности каждый, от жердочки. Затем ойроты взяли Грушакова под мышки и перенесли на берег. Пока он разминал онемевшие пальцы и окончательно приходил в себя, охотники нашли широкую, ровную мшистую плиту, постелили на неё холстинку и достали из притороченных к сёдлам торб вяленое мясо и сухари.
— Садися, человека, кусай, — на ломаном русском, дружелюбными жестами пригласили охотники парня к походному столу. — Поес, апосля и сказысь, чей будес?
— Геолог я, отбился от поисковой партии, — с набитым ртом, не откладывая разговор на потом, охотно откликнулся Сашка. Он прожевал кусок, проглотил и, подхватывая другой пласт вяленой медвежатины, радостно продолжил: — Я ведь, мужики, едва не утоп. А, видишь вот, опять живой! Из чего следует, что нужны еще Родине и партии жизнь и сердце комсомольца-ударника Александра Грушакова! — с пафосом закончил бывший завхоз экспедиции.
Охотники быстро переглянулись. Из всего сказанного они поняли, что этот человек не простой, а является геологом и зовут его Александр Грушаков.
— А мы мал-мал охотники, — начал тот, что коренастей. — Я — Айдар, а он — Бодюр. Идём домой, в Тасангу. А тебе — куда?
— Мне в Талов надо срочно, — Сашку неожиданно осенило. — Дело у меня государственной важности. Требуется ваша помощь, товарищи охотники. Я, как бы это сказать, остался один из всей экспедиции, — завхоз быстро входил в роль. — Была страшная непогода, ураган. Нас разметало по тайге. Товарищи мои скорей всего погибли. Но главное, что перед самым ураганом мы наткнулись на большие залежи ценной руды, так необходимой нашей Родине в нынешнюю лихую годину. И я обязан в самые ближайшие сроки доложить об этом руководству города. У меня и карта составлена, она здесь, со мной, в котомке, — он небрежно махнул рукой, указывая на лежащую рядом холщовую заплечную сумку с лямками. — Однако вся загвоздка, товарищи, в том, что я не знаю, как из этого треклятого места добраться до Талова, — Сашка перевёл дух и почти просительно закончил: — Вся надежда на вас, мужики. Вы должны вывести меня из тайги или, на худой конец, хоть дорогу показать и снабдить продуктами. Повторяю, дело у меня огромной государственной важности.
Охотники опять из сказанного поняли ну, может быть, от силы половину, но то, что этот человек заблудился и ему нужны они, чтобы вывести его из тайги, это ойроты усвоили чуть ли не с первых Сашкиных слов.
— Хоросо, товарис Грусаков, — охотники поверили, что перед ними большой начальник, а к начальству, как известно лучше всего, если не знаешь его по отчеству, обращаться только по фамилии. — Тропа до Талова нам известна. Пять-сесь суток надо хоросо идти. Ты — слаб, садись на лосадь. Мы рядом побезим. — Алтайцы снова быстро посмотрели друг на друга, и тот, что назвал себя Айдаром, смущаясь, проговорил: — Ты нам, товарис Грусаков, потом-ка бумагу дай, обязательно чтоб с печатью. А то наса начальника промысловой артели сибко ругать нас будет: где бегали? Посто соболя к сезону не прикормили?
— Всё оформим по закону, товарищи охотники. — Сашка на секунду задумался и выпалил: — Я сам лично похлопочу, чтоб вас наградили почётными грамотами за выполнение ответственного задания нашей родной коммунистической партии!

И вот сейчас, только увидел Сашка с горки окрестности родного городка, он чуть не заорал во всё горло «Мы наш, мы новый мир построим!», но сдержал свои чувства и стал лишь негромко мурлыкать под нос мотив какого-то, конечно же, революционного марша.
Спустя полчаса они были уже у парадного подъезда городского комитета комсомола, где Наташка, младшая сестра Грушакова, работала заведующей организационного отдела. Увидев в окно заросшего редкой щетиной и в пыльной, потрёпанной одежде брата чуть ли не в обнимку с какими-то вооружёнными карабинами алтайцами, она выскочила из кабинета и быстро сбежала с крыльца навстречу Грушакову.
— Саша, живой! А я сама читала акт о твоей гибели в реке Быструхе!
— Как видишь! Настоящего комсомольца смерть не берёт! Но сейчас не до этого. — Грушаков повернулся к стоящим с напряжёнными лицами ойротам и важным голосом сказал: — Одну минуту, товарищи промысловики. Мне надо переговорить с товарищем заведующей орготделом наедине. — Сашка взял сестру под локоть и отвёл в сторонку. — Натка, выручай, срочно нужен лист бумаги с печатью. Лучше будет, если ты отпечатаешь на машинке текст о том, что Таловский горком комсомола выражает благодарность охотникам таким-то, я тебе фамилии сейчас чиркну, за спасение геолога Александра Грушакова и доставку его в город Талов.
— Саша, но это же документ. И я не имею права без разрешения первого секретаря ничего подобного составлять. Да и какой ты геолог! Ты же — обыкновенный завхоз.
— Натка! Так надо. Это люди дикие, первобытные, у них карабины! Я наблюдал, как они с пятидесяти шагов белке в глаз попадали. И потом, знаешь, как они говорят, сам слышал не раз: пулька маленькая, а далёко летает! Тем более, ойроты всю дорогу бубнили: бумага, бумага. Я клялся им сделать с печатью, — Сашка выглядел непривычно растерянным. — Да еще сдуру брякнул про то, что, дескать, награжу обоих почётной грамотой.
— Сколько я тебе говорила про твой язык! Сдерживать надо себя. Да и думать хоть иногда — тоже не лишне.
— Ты будто и не рада, что я живым вышел из тайги…
— Что ты, Саша, себе позволяешь! Я обомлела от счастья, когда увидала тебя из окна. — Наталья задумалась, противоречивые чувства отразились на её миловидном девичьем лице. — Я так понимаю, тебе этих алтайцев необходимо поскорей выпроводить из города, — она обернулась и улыбнулась промысловикам. — Что ж, посидите с полчаса в сквере, а я пока что-нибудь придумаю. Вот только с грамотами ничем помочь не смогу: все гербовые листы на учёте у первого секретаря.
— Ладно, я скажу алтайцам, что главный начальник выехал в область, и мы пришлём грамоты позже, почтой.
— Ох, братик, доиграешься ты когда-нибудь! Давай фамилии промысловиков, да я побежала.
Только Грушаков усадил ойротов и сам присел рядом с ними на витые скамейки в сквере, у сухого фонтана, как по щебнистой дорожке к ним скорым шагом примчался радостный начальник экспедиции Недовесов. Он крепко, по-мужски, обнял поднявшегося навстречу Грушакова, оторвал от себя и принялся рассматривать его так, как будто Сашка — это вовсе и не Сашка, а самое малое — золотой червонец царской чеканки.
— Ну, здорово, Александр Никифорович ты наш! Перепугал ты, дружок, нас, да еще как! Но зато своей пропажей ты поспособствовал тому, что мы отыскали-таки залежи вольфрамовой руды! Однако совсем не там, где намечали. Давай присядем. — Павел Константинович широким жестом указал на скамью и только тут спохватился, встретив любопытные взгляды уже освоившихся в непривычных для себя обстоятельствах ойротов. — Здравствуйте, товарищи!
— Здрастуй, товарис начальника! — быстро откликнулись оба промысловика и опять притихли.
— Спасибо вам огромное, что вывели нашего коллегу из тайги. — Недовесов энергично повернулся к Сашке. — Александр Никифорович, ты уже определил товарищей на ночлег? Если имеются какие-то проблемы по этому вопросу, милости прошу к себе. Квартира у меня в четыре комнаты. Места всем хватит.
— Да нет, товарищ Недовесов, — тщательно скрывая раздражение, начал Грушаков. Какая-либо задержка ойротов в Талове никак не устраивала Сашку: ведь они могли как-то случайно узнать о том, что спасённый ими человек не тот, за кого себя выдавал. И тогда уж точно реакция этих узкоглазых леших будет непредсказуемой, а если сказать больше, то эти дикари просто выберут удобный момент и шлёпнут Сашку, как зайца на обед. Сашка подавил вздох. — Мы сюда добирались шестеро суток. Я бы тоже рад их оставить погостить, да итак оторвал людей от работы. Они ведь, как я понял, занимались в тайге подготовкой к зимнему охотничьему промыслу. — Сашке самому понравилось, как он грамотно и убедительно всё обставлял, а тут еще и вновь осенило. — Павел Константинович, вы не могли бы от имени руководства геологической партии написать благодарность ихнему руководству. Вот за это бы вам было большое спасибо.
— Сейчас же и напишу, коль охотники торопятся. Но прежде я доскажу, буквально в двух словах, как мы открыли месторождение. Как ты помнишь, идти нам надо было вверх, к Холзуну. По всем геологическим показателям залежи должны находиться где-то поблизости от его отрогов. Однако случай, произошедший с тобой, изменил наши планы. Мы решили исследовать белки вниз по предполагаемому течению реки. Может быть, найти хоть какую-то щель, чтобы проникнуть в неизвестную долину, и там, на месте, узнать о твоей судьбе. Сразу скажу, ничего мы не отыскали, ни прохода, ни места, где река покидала эту поначалу злочастную, но в итоге оказавшуюся счастливой для нас долину. Но мы же не просто шли, по дороге мы брали на анализ сколы, камни, даже больше, рыли шурфы, если видели хотя бы крохотный намёк на искомую нами руду. На четвёртый день нам улыбнулось, причём, если можно так выразиться, во весь свой драгоценный рот, геологическое счастье. Километров в пятидесяти от того места, где ты упал в реку, у лесистого утёса мы наткнулись на такой рудный выход, что не осталось никаких сомнений — это не просто жила, а целая залежь вольфрама. Мы застолбили участок, взяли образцы и вернулись в Талов. Вот такая история. Сейчас я напишу письмо для охотников, а потом ты, дорогой мой Александр Никифорович, в спокойной обстановке подробно расскажешь о своих таёжных приключениях: как удалось выжить, где скитался, чем питался? Ну, я пошёл. Жду тебя с товарищами промысловиками через час у себя. До встречи!
Алтайцы, внимательно прослушавшие весь разговор, проводили Недовесова тёплыми взглядами. Из слов большого начальника они поняли главное, что экспедиция не погибла, и все люди вышли из тайги живыми. А еще их простодушные сердца радовало, что у них будет не одна, а целых две бумаги для своего требовательного начальства. Но что вообще приводило ойротов в детский восторг, так это то, что обе эти бумаги будут с круглыми государственными печатями!

Листья на высоких тополях, что уходили от главного входа городского отдела НКВД по аллее к булыжной мостовой, были не зелёно-жёлтыми, какими им положено быть в начале сентября, а скрученными, грязно-серыми. Сказывалась близость свинцового завода, из труб которого денно и нощно валил сладковато-ядовитый, с прозеленью, дым. Начальник Таловского отдела НКВД Василий Александрович Хряпин отошёл от окна и вернулся за свой массивный, под синим сукном, рабочий стол, перед которым стоял, переминаясь с ноги на ногу, вызванный сюда на доверительную беседу Сашка Грушаков.
Он только что подробно рассказал о своих таёжных злоключениях, как он чуть не утонул, как самостоятельно выбрался на берег, как из кустов наблюдал за раскольничьими монахинями и их бесполезной жизнью, как из подручных средств изготовил добротный плот и покинул обиталище старорежимных мракобесов.
— Значит, говоришь, никаким другим путём, кроме как через туннель, в долину не попасть? — Хряпин зачем-то потрогал чёрную эбонитовую трубку стоящего на столе телефона. — И всё это сопряжено со смертельным риском для жизни. Но как-то же эти старушки туда проникли!
— Так точно! То есть не могу знать, товарищ капитан госбезопасности!
— Что ты заладил, как попка: так точно, не могу знать! Ты мне ответь вот что — по твоим наблюдениям, сколько времени они там находятся, десять лет, пятьдесят, а может, и все сто?
— Не могу… То есть затрудняюсь ответить.
— Та-ак. А что ты можешь сказать о наличии в скиту церковной утвари, служебных книг? Насколько мне известно, у раскольников эти предметы, как правило, из серебра, золота и драгоценных камней.
— Я, товарищ капитан госбезопасности, наблюдал издаля, — в очередной раз соврал Сашка. Он уже сто раз пожалел, что сболтнул лишнее, когда еще в самом начале их доверительной беседы решил приукрасить свои приключения встречей со старообрядцами. Нет бы промолчать, за язык ведь никто не тянул, а теперь вот отбрехивайся от каверзных вопросов дотошного капитана. — Да они там все ветхие какие-то, еле живые. Где им таким, золотом да бриллиантами ворочать!
— Ну, это не твоего ума дело, гражданин Грушаков, — холодным тоном остановил Сашкины словоизлияния Хряпин. — Пока свободен. В коридоре подойдёшь к секретарю, он даст бумагу и чернила. Изложишь всё письменно. Понадобишься, вызову повесткой.
Однако больше Сашку Грушакова ни разу не приглашали в городской отдел НКВД. В октябре, правда, ему принесли повестку, но уже из военкомата. Едва расписавшись в нижнем углу серого листа, побежал растерянный и обескураженный Грушаков к Недовесову: как же так, Павел Константинович, ведь у меня бронь! Подтверди, дай бумагу! Но начальник партии лишь развёл руками и покачал лобастой головой: экспедиция завершена, руда найдена, срок брони истёк, мои полномочия свёрнуты. Матюгнулся раздражённый Сашка прямо в лицо бывшему начальнику, хлопнул дверью и через три дня, пройдя призывную комиссию, отбыл на фронт. Перед отправкой он выбрал момент и бережно передал Наталье свёрнутую в свиток берестяную карту, после того как друзья, такие же, как Сашка, комсомольцы-ударники, порывисто и бурно пожелав ему воевать достойно и возвращаться обязательно с победой, разошлись из их квартиры.
— Натка, спрячь подальше и береги её пуще глаза. — Сашка вытер шершавыми ладонями слёзы со щёк сестры. — Если я вернусь, отдашь мне, если нет, храни карту до лучших времён. Благодаря ей, можно проникнуть в долину, где хранятся настоящие сокровища. Я их видел. За время моих скитаний по тайге я много думал над тем, что можно сделать с этими сокровищами. Сначала хотел всё рассказать капитану Хряпину, но передумал. Мы с тобой с малых лет хлещемся, чтобы выбраться в люди. Отец боролся за наше светлое будущее, а они его угробили, как последнюю собаку. Мы теперь от этого пятна, что они прилепили на тятьку, не можем отмыться. Ты вот хоть в заворги устроилась, а выше — всё одно не прыгнешь. А я, с моей-то энергией, да в какие-то завхозы! Где справедливость! Через столько мы, сестрёнка, прошли, а толку! Помнишь, как унижались, когда писали отказную, как пьяная мамка лупила нас почём зря? Теперь-то я понял, это она делала от бессилья и страха за нас.
— Такое, Саша, не забывается. Но ты мне хотя бы в двух словах поясни: что там за сокровища? И куда потом с ними?
— Золотой крест, серебряные колокола и подсвечники с алмазами. Иконы — это доски, их можно порубить или сжечь, а вот книги старинные — их надо собрать и выковырять жемчуга из кожаных обложек. Ты же, Натка, видала в антирелигиозном музее старые, с застёжками, пудовые книги. Так вот там, в скиту, в тыщу раз лучше и богаче. Ты говоришь, куда их? — Крест можно распилить и по маленьким частям сбыть на барахолке, только не здесь, а в области. Да что об этом! Будет товар, найдется и кому купить. Но будь осмотрительней, сестрёнка, как говорится: семь раз проверь, а один — отмерь. Или как там, ну, в общем, поняла… Ладно, побежал я, а то в дезертиры попаду. Провожать не надо — это не по-комсомольски, — и Сашка, наскоро обняв плачущую Наталью, выскочил из квартиры в подъезд, у которого уже сигналила полуторка с новобранцами в кузове.

Матушка Варвара отняла глаза от причудливой вязи церковнославянских буковок, выпукло напоминающих узорье теремов и палат, величавые изгибы кремля, купола и маковки древнерусских храмов. Игуменье послышалось, но не ухом, а скорее, сердцем, что кто-то поблизости попал в беду и жалобно просит о помощи. Встревоженная матушка проворно встала и, сотворив с глубоким земным поклоном крестное знамение на образа, покинула свою игуменскую келью.
Окровавленную, издыхающую Зорьку настоятельница скита отыскала почти тотчас же. Грузная корова лежала на опушке перелеска на боку, обречённо вытянув продолговатую рогатую голову по направлению к монастырским строениям. Шерсть на морде Зорьки была мокрой от слёз. Смотрящий в небо левый сливовый глаз с каждым мгновением терял свой живой блеск, тусклая смертная поволока вытесняла остатки влаги из овального зрака бедного животного. Другой, правый, глаз, находящийся ближе к кустистой траве, был прикрыт подрагивающим веком, опушённым золотистыми, красиво изогнутыми длинными ресницами.
Матушка Варвара неслышно опустилась перед Зорькой на корточки и провела сухонькой ладошкой по волнистой шкуре широкой коровьей шеи. На тёмную бурую лывину, растёкшуюся под брюхом кормилицы, старушка в первые секунды старалась не смотреть. Однако пересилила свою слабость и, перебравшись поближе к густо вымазанному запёкшейся алой кровью и подсыхающим жёлтым молозивом вымени, осторожно дотронулась подушечками пальцев до рваной, разваленной страшным зигзагом, раны. Игуменья опасалась своим прикосновением сделать Зорьке больно, но корова даже не вздрогнула — от большой потери крови она уже отходила. Неожиданно Зорька жалобно взмыкнула, отчаянно дернула задними ногами, взметая копытами выдранные из землистого дёрна коренья, и вытянувшись, затихла.
— Господи Исусе, это где же так бедняжка повредилась? — кротким голосом монахини Ефросиньи прошелестело чуть слышно у игуменьи за спиной. Матушка, ничего не ответив, приложила чуткую ладошку к мохнатому коровьему, местами забрызганному подсохшей кровью, боку остывающей Зорьки, узнать — как там, жив ли в утробе плод. Подержав некоторое время прижатой ладонь, она сжала её в кулачок и резко торкнула корову в выпирающий бок. Однако ни ответного толчка, ни даже слабого шевеленья из чрева игуменья не дождалась.
— Вот и некого спасать. Знать, и теленочек задохнулся. — Опершись на колени, матушка Варвара устало поднялась с земли. Лицо игуменьи было вновь, как обычно, непроницаемо, губы поджаты, скорбно и сурово. Она распорядилась: — Ступай, Ефросинья, кликни Орину, да прихватите лом и заступ — Зорю прибрать. — И помолчав, со вздохом добавила: — Постояльца не ищи, он теперь от нас еще далее, нежели когда-либо.
Монахиня беззвучно кивнула и, смахнув кончиком чёрного платка скупую слезу, неслышно удалилась в скит исполнять поручения настоятельницы.
В начале второго осеннего месяца, отпев и похоронив накануне Орину, последнюю из монахинь, одна за другой стремительно угасших от неведомой, видимо, занесённой Утопленником в скит, скоротечной хворобы, матушка Варвара, собрав остатние силы, едва ли не волоком доставила к примеченному ранее потаённому затону, с возвышающейся на прибрежной луговине матёрой лиственницей, и утопила в нём церковную утварь из золота и серебра. На это ушло у неё два ущербного света дня. Старушка полагала немного отдохнуть, чтобы собраться со скудными силами, с духом и определить все святоотеческие книги под одну крышу — в молельню, а уже оттуда до снегов перенести реликвии в дальнюю, укрытую от мирских притязаний, пещеру, однако немощь телесная и снедающая слабость не позволили осуществить чаемое.
Преставилась игуменья в завершение первой седмицы от Покрова Пресвятой Богородицы. Тихо и во сне…

Серые тучи, цепляясь за вершины облетевших вязов и лип, грузно и низко ползли по осеннему стылому небу с севера на юг. Вот и сюда, в Литву, добрались холода. Владимир поёжился и, пытаясь согреться, похлопал себя по бокам рваной фуфайки. Звякнула в заплечном вещмешке ржавая жестяная коробка из-под леденцов, в которой у Антропова хранился нарубленный мелко табак. Там же в мешке лежало несколько картофелин и горстка зёрен ржи. Кирзовые, видавшие виды сапоги явно «просили каши» и были подмотаны бечёвкой, брюки смяты и порваны, рубаха тоже давно не стирана. Владимир, заросший щетиной и безоружный, нет даже перочинного ножичка, с утра слонялся по разбитым улицам, окружённого со всех сторон топями и опоясанного руслом болотистой реки, городишка Рогово.
— Твоя задача, товарищ сержант, — напутствовал Антропова Берендеев промозглой ночью на передовой, перед отправкой разведчика в немецкий тыл: — Выявить мост или переправу, по которым в Рогово проходят фашистские танки. Будь аккуратен.
— Обязательно буду, товарищ командир! — весело ответил заросший Владимир. Он три дня до этого специально не брился и голодал для правдоподобия и сейчас выглядел вполне подходяще. — Через двое суток ждите.
— С Богом, сержант!
Чтобы как-то согреться, Антропов решил развести небольшой костерок на обочине, у реки с заболоченными берегами, где кончалась городская грунтовая дорога. А спичек не было. Володя окинул цепким взглядом всю улицу, по одной стороне которой тянулся ряд деревянных домишек, а на противоположной возвышался, огороженный каменной оградой, пятиглавый храм. Из стрельчатых ворот церкви в это время как раз выходил седобородый пожилой священник. Антропов скорым шагом пересёк улицу и, поклонившись, спросил у него спичек, а то, мол, промёрз до костей, а согреться нечем. Батюшка внимательно посмотрел на разведчика, молча кивнул и скрылся в дверях храма. Через минуту он вышел, неся в ладони спичечный коробок. Володя поблагодарил священника и вернулся на обочину, где, насобирав хвороста посуше, принялся разводить костёр.
Скрипнули тормоза, разведчик поднял голову. Рядом стоял тупоносый грузовик с шестью немецкими солдатами в кузове. Было видно, что они навеселе. Солдаты что-то прокричали в его сторону. Володя выпрямился и развёл руками: мол, не понимаю. Крики приняли угрожающий тон, и тут из кабины высунулся шофёр и спросил по-русски: «Что ты здесь делаешь?» — «Греюсь». Шофёр обернулся к солдатам и сказал пару фраз по-немецки. Те сразу успокоились и забыли про оборванца на обочине. «Ну ладно, земляк, грейся. На вот — держи!» — подытожил разговор шофер и, прежде чем скрыться в кабине, бросил на обочину пачку сигарет. И машина поехала дальше, прямо через водный канал. Тогда-то Володя и заметил чуть притопленные, скреплённые между собой, толстые хлысты деревьев, положенные один к одному вдоль русла.
На вторую ночь после этого двенадцать разведчиков во главе со старшим сержантом Прокопом Загайновым и двумя ручными пулемётами пробрались в городок, заняли позиции у переправы и в каменной церковной ограде. На рассвете, в результате стремительных, одновременных атак двух полков соседних фронтов с противоположных направлений, Рогово было освобождёно. Оба полка на два дня отдыха расквартировались в этом городке.

Если с окраин Рогова гарь и дым слабой потягой давно были утянуты на реку и растворены в сырых балтийских лесах, то в центре всё еще чадили развалины немецкой комендатуры, разрушенные кирпичные казармы и развороченное прямым попаданием артиллерийского снаряда деревянное здание городской управы. Между тем на самой площади едва ли не с утра вовсю шла раздача заправленной тушёнкой, дымящейся горячей каши из трёх полевых кухонь. Бравые повара в колпаках и фартуках поверх гимнастёрок весело набрасывали в котелки, ведёрки и миски кашу выстроившимся в очередь старикам, женщинам и чумазым ребятишкам, жителям освобождённого Рогова. Напротив импровизированной походной столовой, в уцелевшем двухэтажном здании, над которым реяло атласом красное знамя, расположился штаб одного из полков. Из дверей этого штаба только что вышли Берендеев, Загайнов и Антропов. Разведчики были при орденах и медалях, начищенные хромовые сапоги блестели на осеннем, наконец-то проглянувшем из-за туч и обогревшем всё живое, ласковом солнышке. На суровых лицах играли добродушные улыбки.
— Ну что, товарищи, разрешите мне еще раз, уже от себя лично поздравить вас с присвоением очередных воинских званий. — Молодцеватый подполковник Берендеев обернулся и протянул свою жёсткую пятерню сначала Загайнову, которому сегодня было присвоено звание «старшина», а затем крепко пожал руку Антропову, ставшему накануне старшим сержантом. Берендеев еще раз по-отечески улыбнулся и вздохнул: — Вам бы доучиться малость, тогда бы можно было похлопотать и об офицерском чине. Да только не могу я вас, ребята, сейчас отпустить никуда, вы мне здесь как воздух нужны. Вот добьём фрица, помозгуем и на эту тему.
— Спасибо, товарищ подполковник, за заботу. — Прокоп на минуту задумался и твёрдо сказал: — Но мы люди не военные. Вы же знаете наши главные звания: Володя — бергал, потомственный горняк, а я — кержак. И я думаю, как покончим с фашистской заразой, мы ни на какие курсы не поедем, а вернёмся: он — к себе на алтайский рудник, а я в саянскую тайгу-матушку. Больно часто сниться стала она мне. Ночи не проходит, чтоб не поглядел во сне ручьи наши студёные, кедрачи кудрявые на исполинских кряжах, белки со снежными вершинами. Вот, правда, что охочусь, добываю зверя, ни разу не видел. Вернусь, надобно заново обвыкать на промысле.
Берендеев только собрался что-то сказать в ответ, как перед ним вырос стройный сержант с лучистыми синими глазами.
— Товарищ подполковник, разрешите обраться к товарищу сержанту Антропову!
— Обращайся. — Берендееву на мгновение показалось, что он где-то раньше встречал этого паренька.
— Здравствуй, братка! — Незнакомый сержант радостно шагнул к Владимиру.
— Валерка! Ты ли это! Вот так встреча! — Антропов крепко обнял незнакомца, а когда вновь повернулся к боевым сослуживцам, то на лице его они прочли глуповатую от негаданной встречи и растерянную улыбку. — Товарищ подполковник! Это Валерий — мой младший брат.
— Да мы уж поняли, что не сестра. Давайте, отдыхайте. Старшина, разрешаю отметить все события разом, но, как заведено у разведчиков, чтоб глаз был чистый! А я иду к себе. Дела, ребята, — и подполковник круто завернул и скрылся в ближайшем мощёном переулке с уцелевшими аккуратными бревенчатыми домами.
— Имеется у меня к вам, братья, разговор. — Прокоп пристально посмотрел своим пронзительным взглядом на примостившихся на перилах высокого крыльца Владимира и Валерия. Дом, в котором расположились на постой разведчики, был просторным, под черепичной крышей. Остальные бойцы после плотного обеда и чарки водки отдыхали, а Антроповым какой же покой, ведь не виделись около четырёх лет. Валерий за годы войны не только повзрослел, но и возмужал, и потому-то Володя при встрече около штаба не сразу узнал брата. Сколько было переговорено за эти два часа — и о скольком еще хотелось им рассказать друг другу! Прокоп кашлянул: — Я понимаю, что не к сроку, однако Валерий через час должен ступать в свой полк, а когда ишо свидимся, то неведомо. Разговор этот я долго берёг, но вижу — время пришло обсказать вам одну просьбу, на случай, ежли с кем из нас чё случится, другие донесут её до наших в Хакасию, иль на Алтай, до тамошних кержаков. Так что слушайте, вникайте и крепко запоминайте. Тогда, в начале тридцатых, незадолго перед уходом из благодатной долины, кликнул меня дедушка Петро к себе и поведал, указал, где, в каком месте будут схоронены монастырские реликвии, коль разыщут и доберутся до скита чоновцы. Матушкой было замыслено так: пущай единоверцы обживутся в Саянах, оглядятся, а годиков пять спустя вернутся добрым обозом с конями, дабы перевезти монахинь со всем скарбом и древними книгами на воссоединенье с братьями по вере. Оно бы и быть тому, однако когда в тридцать седьмом году пришли мы со Степаном Раскатовым и шестью конями в поводу к реке и пробовали одолеть белок, то под самым верхом, где в леднике раньше была узкая перевалочная тропа, наткнулись на сплошную отвесную широченную скалу, которую не обойти и не облезть ни с какой стороны. Потоптались, покружили повдоль Быструхи, даже в створ-туннель, куда река уныривает, сунулись было, да раздумали: обратного-то пути из долины не будет. Решили повременить, ехать снова в Хакасию, разжиться там динамитом, да опосля, через год-другой вернуться и подорвать эту скалу, чтоб расчистить былую тропу и вызволить монахинь из невольного заточения. Однако покуль сбирали по крохам взрывчатку, готовили новый обоз, всё же ладилось в великой тайне, — сами помните, какие годы стояли на дворе! — тут и грянула война. Всё и разладилось. А загвоздка ишо и в том, что окромя моего деда Петра, сторожа Северьяна Акинфыча, убиенного Степана, меня и матушки — настоятельницы Варвары место, куда в случае опасности будут упрятаны наши реликвии, никому другому неведомо. А долина-то огромная! — Прокоп с минуту помолчал. — С тобой, Володя, мы не один пуд соли умяли, я тебе верю, как себе. Валерий мне тоже глянется — наш парень. Потому я вам и открылся. Рисовать карту долины я намеренно не стал, мало ли чё может приключиться, война ить. Обскажу на словах. Быструху отыскать пущай и мудрено, однако ж можно. Пройти берегом по реке и, не доходя до створа, где она пропадает в белку, взять в гору — и под снегами упрётесь в этот самый скальный утёс. Там надобно будет крепко подумать, как его развалить, чтоб тропу в долину наладить. А в самой долине, коль монастырь найдёте порушенным, уйдёте к востоку. Там в средине лета солнце всходит как раз из-за глубокого седёлка, лежащего меж двух острых, с вечными снегами, пиков. У изножья левой вершины есть потаённая сухая пещера, укрытая от постороннего взгляда старым разлапистым кедром. Отвалите плиту и найдёте наши, древлего благочестия, реликвии. Однако одни, без кержаков, не вздумайте отыскивать и касаться старообрядческой утвари и раскрывать наших книг. Трогать мирскими, нечистыми руками наши святыни, как нам внушают старцы и пресвитеры, — великий грех. Поэтому вы уж, ежели окажитесь в долине, не обижайте наших древних обычаев. Но это к слову. Первое же и главное для вас — донести, в случае чего, поведанное мной до верных людей, — закончил Прокоп, и дружески приобняв обоих братьев, потрепал их своими широкими, как лопата, ладонями поочерёдно по мускулистым плечам. — Не унывайте тока, земляки! Я, как старый разведчик и не последний в тайге промысловик, чую, что фрицам мы не по зубам, и опосля победы вы мне пособите пройти в долину. Однако ж бережёного Бог бережёт! — Прокоп отошёл от братьев, согнул мощные руки в локтях, потянулся так, что хрустнули косточки, и, уходя, молвил: — Ладно, бывайте, посплю чуток. А ты, Валерий, выдастся оказия — наведывайся к нам, всегда тебе рады.

Канула в кровавое небытиё последняя военная зима. Промозглый тёплый ветер с Балтики давно уже вылизал влажным языком остатки ноздреватых, серых огрузлых сугробов не только с песчаных дюн вдоль морского побережья, но и из ощетинившихся ветвистыми кронами в низкое свинцовое небо, лесов за обрывистыми отмелями. Лишь в сосновых борах, в глубоких складках, с бронзовыми оголёнными корнями по уклонам, еще кое-где можно было встретить спёкшийся в грязные линзы льда последний снег. Серо-зелёная игольчатая боровая пена разбавлялась теперь по лесному горизонту влажными, поблескивающими изумрудами апрельской листвы дубрав и смешанных перелесков.
Виталий Сазонов и Валерий Антропов возвращались просёлочной дорогой из штаба полка, куда относили срочное донесение за сургучной печатью по поручению командира батальона. День был тёплым, сухим, лучился не частым в этих местах солнечным светом. Где-то там за лесами возвышалась неприступная цитадель гитлеровцев Кёнигсберг, обложенный плотными кольцами наших, глубоко эшелонированных войск. Здесь в лесу было полно брошенной бежавшими солдатами вермахта военной техники, причём некоторая была даже не покорёжена, целёхонька, будто только с конвейера. Как, к примеру, вот эта любопытная, ни разу не встречаемая прежде, лёгкая пушечка, вон даже и кассета с миниатюрными снарядами заправлена, и сиденье, да такое удобное, имеется.
— Подержи-ка, Валера, автомат, я сейчас испробую эту штучку на скорострельность! — мгновение, и Виталий уже давит на гашетку. В лес, подвывая, уносятся бездымные снаряды. — Глянь, сержант, прямо как молния. Вот это трофей! Давай откатим пушечку в кусты, поди, еще сгодится.
— Дело говоришь, Виталя! Раз-два, взяли! Поехала, кулёма!
Парни, забросав пушечку ветвями, спрятали трофей в густой ольховник и, довольные, отправились дальше. Но не прошли они и десяти шагов, как их окружили запыхавшиеся от быстрого бега автоматчики из комендантского взвода. Почти все ребята были им знакомы, а со старшиной не далее третьего дня Виталий бражничал. Однако сейчас на лице старшины не было и следа всегдашнего его добродушия, да и у всех солдат автоматы были на изготовку к бою.
— Валера, не вздумай отдавать свой автомат! — только и успел шепнуть Антропову, уже догадавшийся, что к чему, Сазонов. — В случае чего будем отбиваться!
Валерий согласно кивнул и тоже приготовил свой ППШ к бою.
— Бросай оружие, мужики! — старшина перевёл дыхание и угрожающе произнёс: — Мы не намерены шутить. Не выполните команды, как воробьёв, постреляем.
— В чём, собственно, дело, земляки? — Виталий не хотел терять лицо. — Мы идём себе спокойно из штаба полка, как вдруг ни с того ни с сего налетаете вы. Что, старшина, пострелять захотелось?
— Это еще надо посмотреть, кому и чего захотелось! Бойцы, обшарить все кусты и найти пушку, из которой эти стрелки чуть не разворошили весь командный пункт батальона! — Парни ошарашенно переглянулись, а старшина устало усмехнулся: — Теперь понятно, что вы натворили?!
— Товарищ старшина, есть! Нашёл! — Из ольховника, сзади ощетинившихся автоматами Сазонова и Антропова, вылез юркий солдатик и призывно помахал рукой старшине. — Из этой пушки пуляли. Еще и ствол не остыл.
— Понятно, рядовой Петров. Оставь на заметку ориентир и бегом сюда. А вы, голубчики, всё-таки сдайте оружие. Позже зачтётся.
— Не ты, старшина, нам его вручал, не тебе изымать, — Валерий посмотрел тому прямо в прищуренные глаза. — Веди к командиру, но, предупреждаю, — без вольностей. Стрелять мы тоже умеем. Верно говорю, Виталя?
— Конечно, и заметь, старшина, всегда в десятку!

Перед самым командным пунктом батальона, располагавшимся в добротном каменном доме лесного хутора, уже часовые попытались еще раз отнять автоматы у Сазонова и Антропова. Однако те ни в какую не согласились расставаться со своим боевым оружием. Более того, разгорячённые перепалкой с часовыми, парни сдёрнули ППШ с предохранителей. Неизвестно, чем бы всё закончилось, но тут из дома вышел замполит батальона Цисельский, мгновенно оценил обстановку и резко бросил часовым: «Пропустить задержанных ко мне!»
— Вы что же, ребята, развоевались со своими? — Капитан прошёл за стол, но им не предложил ни подойти ближе, ни присесть на скамью у двери. Ординарец комбата и сержант так и переминались с ноги на ногу у косячного проёма. — Вы хоть понимаете, что я сейчас здесь, не отходя от стола, напишу рапорт о вашей преднамеренной стрельбе по расположению батальона и последующим за этим вопиющим неподчинении старшим по званию, отягчённым угрозой применения оружия против своих сослуживцев. После этого штрафбат для вас будет самым лучшим вариантом из всего того, что предложит вам особый отдел полка! А то и придётся самим рыть себе могилы перед строем и умереть позорной смертью от пуль своих же бывших товарищей!
— Я думаю, до этого всё-таки не дойдёт. — В дверях вырос сутуловатый комбат майор Анкудинов и, кивнув посторонившимся нарушителям, прошёл к столу и громко, чтоб все слышали, даже и там, в сенях за открытыми дверями, сказал, обращаясь к Цисельскому: — Мы, товарищ капитан, поступим несколько иначе. Ребята молодые и, как показало недавнее происшествие, довольно бестолковые, и дерзкие не в меру. Будем исходить из того, что прежде ни в чём подобном они не были замечены, оба активные комсомольцы, и потом, боевых заслуг у них хоть отбавляй. — Здесь комбат явно преувеличивал — разом подумали, встретившиеся быстрыми взглядами оба распекаемых, хотя справедливости ради надо отметить, что и они не последние по храбрости в батальоне. Но к чему клонит командир? — Давайте, товарищ замполит, отложим разбирательства по этому нелепому случаю со стрельбой до завершения операции. И к большому счастью молодых людей, от их пальбы никто не пострадал. Завтра с утра — наступление. Вот я и предлагаю: направить провинившихся бойцов на самый ответственный участок, чтобы ребята своим героизмом в бою смыли с себя все подозрения и подтвердили тот факт, что они настоящие комсомольцы и смелые воины Красной армии. Так ведь, товарищи бойцы?
— Так точно, товарищ майор!
— Пусть тогда идут в свое подразделение готовиться к завтрашнему дню.
— Товарищ майор, зачем откладывать на завтра, что можно сделать сегодня? — Было видно, что и замполит отошёл, помягчел. — Пусть они немедленно выдвигаются с пулемётом на большак, что за лесистым болотцем, в полутора километрах отсюда. Там стоит каменная большая рига, на чердаке которой нужно оборудовать огневые гнёзда. И держать под контролем большак со стороны фронта. Один расчёт уже там. С ним налажена телефонная связь. Недавно они сообщили, что противника пока не наблюдается, но неплохо бы укрепить позицию. Вот я и подумал, товарищ майор, направить провинившихся туда. Пусть возьмут дополнительно гранат, боеприпасов. Да, еще вот что. Это уже к тебе относится, сержант Антропов. — Капитан подошёл к застеклённому шкафу и вынул из него сложенное вчетверо красное знамя с оттиснутыми золотисто на верхней открытой его части серпом и молотом. — Я доверяю именно тебе, товарищ сержант, прикрепить знамя на крыше риги. Фашисты должны знать, что это советская земля!
На песчаной тропинке, когда они свернули за куст и не было поблизости посторонних глаз, Валерий повертел в руках свёрток со знаменем, не зная, куда его девать. В карман гимнастёрки не вместится, вещмешок под завязку набит патронами и гранатами, сунуть за ремень — можно потерять по дороге. Постой-ка, а если его обмотать вокруг тела на поясе — тогда-то точно ни за что не выронишь, да и пояснице теплей. Зря, что ли, сказано: голь на выдумки хитра! Это и про нас с тобой, разжалованный гражданин ординарец, любитель стрельбы в штабное молоко, и вообще замечательный ты мой боевой друг, Виталий Сазонов. Снимай пулемёт со станин, что нам его по болоту, что ли, катить? Так обойдёмся.
Отыскав по линии телефонного провода ригу, ребята крикнули, настороженно выглянувшему при их появлении из слухового окна расчёту, чтобы помогли поднять «максим» на чердак. Те сбросили толстую верёвку — и спустя пару минут пулемёт был наверху.
Апрельская звёздная ночь прошла без происшествий. Расчёты попарно, меняясь через три часа, дежурили у широкого слухового окна, из которого хорошо было видно, как сумрачно белела широкая открытая поляна перед ригой и дальше, к западу, едва угадывался большак, обрамлённый с обеих сторон тёмными грудами дремучего леса. Поверх этого смутного пейзажа простиралось иссиня-чёрное, бархатистое, щедро расшитое причудливыми узорами ярких и отчётливых созвездий, балтийское небо.
— Посмотри, Валера, какая вокруг красота и величие, а мы этого либо не замечаем вообще, либо, увидев, вольно или невольно, но стараемся сгубить, сделать побольнее окружающему нас живому миру, — вполголоса, чтобы не беспокоить отдыхающих на сене в глубине чердака бойцов соседнего расчёта, сказал Виталий. По необычной интонации, с которой друг произнёс эти слова, Антропов предположил, что сейчас будет сказано что-то важное. И он не ошибся. Сазонов неожиданно признался: — Ты вот меня знаешь как бывшего беспризорника. А как я им стал, по какой причине — это не только тебе, но и другим неизвестно. Помнишь, в прошлом году меня принимали в комсомол? Тогда на вопрос, кто мои родители, я ответил, что сирота и не помню ни отца, ни матери. Я — солгал. Мой отец был командиром моторизованного корпуса в Приволжском военном округе. Мать из дворян, но это тщательно скрывалось. А вот отец своего прошлого не таил, он, по-моему, даже гордился, что, уйдя в четырнадцатом году на Первую мировую войну рядовым, он к революции дослужился до штабс-капитана и являлся полным Георгиевским кавалером. И кресты свои не выбросил, как это делали тогда многие из тех, кто перешёл в Гражданскую на сторону красных: все царские награды его хранились в кожаном, обитом изнутри тёмно-малиновым бархатом, футляре. Мне на всю жизнь врезалось в память, когда в июне тридцать седьмого в нашу квартиру нагрянуло НКВД и перевернуло весь дом, чекисты тогда нашли этот футляр и, злорадно хохоча, вытряхнули кресты на паркет. Отец, безучастно стоявший до этого у стола, вдруг подскочил к чекистам, которые все, как один, были одеты в гражданские серые костюмы, и, расшвыряв их по комнате, нагнулся, чтобы собрать свои награды. Тогда один из них, я эту мразь запомнил навсегда, лощёный весь такой, с колечками бабьих кудрей, выглядывающих из-под широкой шляпы, подбежал к отцу сзади и рукояткой револьвера ударил его в затылок. Отец потерял сознание. Тут же к нему подлетели все остальные и, отталкивая друг друга, стали топтать и пинать ногами. Мама, горько плача, обняла нас с младшей сестрёнкой и старалась своими тёплыми ладонями прикрыть нам глаза, чтобы мы не видели всего этого ужаса. Я вырвался из рук матери и, ревя от отчаянья и обиды, набросился на ближнего к нам чекиста. Им оказался тот самый, в бабьих колечках. Я успел дотянуться пальцами до его лощёной хари и расцарапать её до крови. Но, получив по лицу удар волосатого кулака, кубарём укатился к книжному шкафу. Взбешённый чекист наверняка бы меня застрелил, он, грязно матерясь, уже и револьвер навёл, однако сухощавый латыш на ломаном русском резко приказал ему не пугать выстрелами соседей. Затем тот же латыш скомандовал стоявшим в прихожей коменданту дома и дворнику отнести арестованного врага народа в машину у подъезда, и подойдя к матери, взял её двумя пальцами за подбородок, сумрачно посмотрел в лицо и сухо процедил: «Эту тожэ в машэну». Напоследок я расслышал, как уже в дверях он, похлопав по спине идущего рядом моего обидчика, всё тем же резким, усмешливым тоном негромко сказал ему: «Сопляки твои, вэрнёшься и забэрэшь их утром». Мы жили на втором этаже, поэтому я, кое-как успокоив плачущую сестру, сказал, чтобы она взяла самое нужное из одежды и вещей, а сам, набив сумку продуктами, найденными на кухне, и сунув в карман брюк все отысканные деньги и документы, принялся вязать из простыней верёвку, чтобы по ней спуститься из окна в цветущий палисадник. Мне было уже тринадцать лет, и я понимал, что через парадные двери нам из дома не выйти. Дома, в которых живут военные, всегда имеют охрану, а, кроме того, комендант и дворник видели, как я накинулся на чекиста, и наверняка были предупреждены о том, чтобы не сводили с нас глаз. Под утро мы были на вокзале и садились в первый проходящий поезд. Я заставил свою одиннадцатилетнюю сестрёнку назубок выучить её новое, придуманное мной, имя и фамилию, и как ей отвечать, если вдруг взрослые спросят, почему, мол, вы едете одни, а где ж ваши родители? И потом, когда любопытные попутчики интересовались, что да как, Оля бойко отвечала: мы такие-то, едем к бабушке, в деревню, в Подмосковье. Папа и мама нас посадили в вагон, а бабушка на станции встретит. Отъехали мы от Волги прилично, а тут вдруг — раз, и милиция. Как оказалось, какой-то бдительный пассажир сообщил сопровождающему наряду, что, вот, дескать, разъезжают малыши без родителей, а вы куда смотрите? Мы хотели убежать, но Олю поймал один милиционер, меня за шиворот схватил другой, пожилой, задышливый, с пузцом. Вот в это пузо я и торкнул своим лбом, да, видно, удачно угодил толстяку в солнечное сплетенье, он осел и выпустил меня из рук. Я крутнулся и толкнул второго, того, что держал сестру. Он от неожиданности разжал захват, Оля тоже вырвалась, и мы побежали из вагона к выходу. В тамбуре дверь наружу была не заперта, видимо, проводник забыл её закрыть, как это обычно делается, на ключ, я быстро распахнул эту дверь и, обернувшись, крикнул сестре: «Прыгай за мной!» Поезд как раз замедлял ход перед очередным разъездом, откос был не крутым и заросшим травой, поэтому я и был уверен, что сестра, не раздумывая, прыгнет за мной следом. Но то ли она испугалась, то ли подоспевшие милиционеры успели схватить её в последнюю секунду, однако, сколько потом я ни бегал вдоль насыпи, ни кричал сестру, никто не откликнулся. Пешком приковылял на ближайшую станцию, (несколько остыв от пережитого, я обнаружил, что при падении было сильно ушиблено колено, и мне еще с неделю, пока оно не зажило, пришлось ходить прихрамывая) и там стал осторожно расспрашивать у пассажиров на перроне и в зале ожидания, не выходили ли здесь с недавнего поезда два милиционера с девочкой — подростком и её вещами. Люди пожимали плечами и отрицательно покачивали головой. Узнал я и адрес местного детского дома. С неделю пасся вокруг него, выглядывая, нет ли моей сестрёнки среди ребятишек, строем идущих в город или играющих среди огромных сосен за оградой, но никого даже близко похожего на мою сестрёнку Олю я не высмотрел. — Виталий помолчал. Светало. Звёзды таяли, небо бледнело. Просёлочный тракт и лес по обочинам принимали дневные очертания. Не беспокоил друга никакими дополнительными расспросами и Валерий. Вот тебе и рубаха-беспризорник! Выходит, что судьба-то у парня костоломная. Да мало ли нынче таких вот по Советскому Союзу! Но ведь не озлобился, не переметнулся к врагу, мстя за свою изломанную юность и гибель родных. Сазонов, словно прочитав мысли товарища, усмехнулся: — Ты, небось, думаешь, почему ты, Сазонов, здесь, а не там, по ту сторону фронта? Видишь ли, Валера, я очень люблю своих родителей, а они беззаветно любили Россию. И я, предав Родину, предам и оскверню память отца и матери. А сестру Ольгу, как только набьём морду фашистам, опять буду искать. Я думаю, она жива. Теперь для полной ясности еще пару слов обо мне, а потом я закончу свою исповедь одним интересным случаем, рассказать раньше о котором было всё недосуг. Так вот, около двух лет я бродяжил, но метрик своих, я их забрал из дома с собой, не потерял, и поэтому в тридцать девятом поступил в Перми в ФЗУ. С началом войны работал токарем на заводе по изготовлению снарядов, ну, а дальше ты всё знаешь.
Виталий приподнялся, обхватил руками уходящую вверх стропилу и с хрустом подтянулся. После этого опять присел на прежнее место у пулемёта, предварительно оглянувшись на спящих в глуби чердака ребят из второго расчёта, и продолжил свой рассказ:
— Помнишь, зимой, в начале сорок четвёртого, под Витебском, соединившись с соседней армией, взяли мы немца в котёл. Там у них еще блиндажи были как с иголочки, ни пылинки, ни снежинки. Они ж тогда не думали, что мы проломаем всё и вся и выйдем через болота им в тылы. Так вот, врываемся мы с Колькой Шабалиным после рукопашной в один такой игрушечный блиндажик, добиваем в полумраке двух дёрнувшихся немчиков, выбрасываем их наружу и начинаем приводить в порядок своё жилище. Ты же знаешь наш фронтовой неписаный закон: кто первый занял землянку или блиндаж врага, тот и хозяин. Только мы осмотрелись в помещении, только поправили застеленные добрыми суконными одеялами нары, врывается к нам капитан с малиновыми погонами энкэвэдэшника на плечах полушубка и давай размахивать пистолетом у нас перед носом: выметайтесь, мол, немедленно из моего блиндажа, а то не ровен час — пристрелю на месте. Мы ему: а как же, товарищ капитан, закон фронтовиков? Иди, мол, ищи свободную землянку. А он в ответ резко наводит ствол на нас, и палец уже на спуске. А у меня в правой, ударной, руке, как на грех, саперная лопатка. Я ему в секунду, сам не понял как, а — полчерепа-то, с затылка, снизу вверх и снёс. Что ж, думаю, ты, ирод, под горячую руку лезешь. Он на нары и завалился, каска-то скатилась, и вот они — окровавленные колечки бабьих кудрей. Прямо как те, что мне годы спать не давали. Пригляделся, а обличье-то памятное, того самого чекиста, что отца убивал. У меня даже лопатка выпала из рук, и я, разом обессилев, присел на противоположные нары. А Колька мне кричит: надо быстро убирать капитана, а то вдруг кто явится. Потом не отмажешься. Я собрался с духом, и мы тут же оттащили труп по ходу сообщения подальше от нашего блиндажа и бросили рядом с убитыми фашистами. Вот уж действительно, неисповедимы пути человека в земной юдоли.
— Да-а, брат Виталий, занятная и даже поучительная история вышла у тебя. Захочешь такую сам придумать, а ума-то и не хватит, — Валерий улыбнулся каким-то своим мыслям и закруглил разговор: — А всё равно, хороших людей на свете больше, чем всякой сволочи. Иначе бы и мы не сидели здесь, а были бы теперь уж точно в особом отделе, ждали трибунала. И не факт, что нас бы оттуда выпустили живыми и здоровыми. Что ни говори, а везунчики мы с тобой, брат Виталий.
— А вот и гости пожаловали, — обыденным голосом спокойно вымолвил сидевший лицом к слуховому окну Сазонов и обернулся к Валерию. — Буди ребят, пусть живо готовят пулемёт! А я пока подпущу их поближе.
Валерий, прежде чем уползти в глубь чердака, на мгновение бросил взгляд на просёлок. По нему с запада двигалась большая колонна немецких пехотинцев. Шли они уверенно, особо не соблюдая строя, заполняя собой всё пространство большака. Было до них примерно метров сто. Так что время подпустить их еще метров на тридцать, а потом ударить наверняка пока имелось. Однако ползти Антропову не пришлось — бойцы соседнего расчёта, видимо, почуяв опасность, давно уже сами проснулись и сейчас подползали к своей огневой точке. И хотя до немцев расстояние было не малым и услышать их те не смогли бы даже при большом желании, пулемётчики разговаривали меж собой шёпотом.
— Ребята, огонь откроём, как только немцы минуют вон ту кривую ольху на опушке и первые ряды выйдут на поляну, — Валерий, как сержант, принял на себя обязанности командира. — Виталий, звони на КП, доложи обстановку. Скажи, что мы вступаем в бой с батальоном противника. Пусть шлют подкрепление.
— КП не отвечает, командир, — после минутного кручения ручки полевого телефонного аппарата громким шёпотом ответил Виталий. Сазонов был серьёзен, как никогда. — Наверное, провод где-то на линии повреждён.
— К бою, ребята! — И Валерий, припав к станкачу, пустил длинную очередь в самую гущу немецких солдат. Через мгновение застрочил и другой станкач, обильно поливая свинцом опешивших от неожиданности немецких пехотинцев. Человек двадцать сразу полегло, перегородив дорогу, остальные бросились врассыпную в спасительный лес.
— Что, выкусили, уроды! — азартно кричал Виталий, искусно поправляя пулемётную ленту, и как только выдавалась свободная минутка, он хватал автомат и сыпал короткими очередями по наступающим из леса гитлеровцам. Широкую душу парня затопил непередаваемый восторг боя. — Мы здесь, как в доте, каменные стены, два пулемёта, автоматы, гранаты, — радостно орал, стараясь перекричать треск и вой стрельбы, Виталий, и поворачивался на миг к соседнему расчёту. — Братцы, не пускайте их на поляну, валите всех на опушке!
Под ураганным огнём с чердака риги выступившие было из леса гитлеровцы вынуждены были, неся потери, опять отступить в лесную чащу и там затаиться. Над полем боя воцарилась мёртвая тишина.
Валерий расстегнул бушлат и стал поправлять гимнастёрку. Еще во время стрельбы ему постоянно что-то мешало, сковывало движения. И это что-то находилось под гимнастёркой, на животе. Да это же то самое знамя, что вчера навялил замполит! Надо же, а я совсем про него забыл! Валерий выпростал полотнище, расправил на досках и стал искать глазами рядом что-нибудь такое, что пригодилось бы в качестве древка для новенького красного знамени. Ага, вот эта жердь нам как раз и подойдёт. Бойцы, заметив действия сержанта, подползли к нему и помогли привязать полотнище к тонкому концу жерди. Затем один из них, прихватив автомат, по стропилам вскарабкался под крышу, где, приловчившись, проломил прикладом снизу черепицу и расчистил отверстие, в которое сразу же заглянуло пасмурное небо. Антропов с Сазоновым подали сидящему на стропилах бойцу конец с флагом, тот просунул древко в дырку на крыше, и над ригой простёрлось красное знамя с серпом и молотом.
Фашисты, увидев это, словно взбесились. Снова попёрли из леса злобными волнами, но не меньше злости было и у защитников сельской риги. К тому же все четверо были пока что даже не ранены, а вот запас патронов к пулемётам иссякал на глазах. Но держать оборону можно и гранатами, да и диски к автоматам лежали у каждого наготове. Еще бойцы надеялись, что бой услышат на КП и пришлют подкрепленье. Однако минут через пятнадцать Валерий принимает решение всё-таки отослать Виталия с донесением в батальон. Сазонов поначалу взбрыкнулся: друзей в бою я не бросаю, но сержант так глянул на него, что тот спустя мгновение, успев с лестницы крикнуть: без меня не умирать! — уже мчался в болотистый перелесок. Один из бойцов тут же опять задраил чердачный люк и вернулся к пулемёту.

Прошло с полчаса после того, как Виталий исчез из вида, и случилось то, чего больше всего опасался Антропов: на большаке показался тяжёлый немецкий танк. Приблизившись метров на пятьдесят, он направил жерло башенного орудия прямо на чердак. Раздался оглушительный выстрел. Чердак разметало. Снаряд угодил в огневое гнездо соседнего расчёта, и, может быть, поэтому Антропов остался в живых. Оглушённого, потерявшего сознание, его отбросило в угол и присыпало пылью. Валерий не знал, сколько он пролежал без памяти, но, когда пришёл в себя, первое, что он услышал — это громкий разговор внизу, за развороченным чердачным окном. Говорили по-немецки. Валерий пошевелил пальцами — целые, тогда он неслышно ощупал ими всего себя, тихонько перевернулся на бок и осмотрелся. Пыль уже осела, справа, около разбитой огневой точки лежал покорёженным стволом вверх пулемёт, а чуть в стороне, два окровавленных тела в искромсанных бушлатах, в которых сейчас бы никто не узнал бойцов соседнего расчёта. Валерий горько вздохнул и перевёл взгляд ближе к поперечной матке — толстому бревну, у которого раньше лежали гранаты. Как ни странно, но они почти все были целы, так, присыпаны осевшей пылью, будто для большей маскировки от чужих глаз, а свои — пожалуйста, подползай, бери, сколько душе угодно. А Валериной запёкшейся, контуженой душе теперь требовалось лишь одного: подороже отдать свою жизнь. Он сразу понял, что кругом немцы, но вот только почему они не проверили чердак, или понадеялись на то, что если всё разворотило, то и в живых-то уж точно не может быть никого. Нет, господа фашисты, мы еще повоюем. Валерий, прихватив с собой несколько гранат, подполз к закрайке разбитого оконного проёма и осторожно выглянул наружу. Внизу, прямо под ним стоял этот зловещий пятнистый танк, люк его был открыт, в отсеке кто-то копошился.
— Это вам, суки, за вашу беззаботность! — Валерий на миг высунулся из чердака, почти одновременно сорвал чеки с двух гранат и, аккуратно уронив прямёхонько в широкое отверстие люка одну за другой обе гранаты, быстро отпрянул внутрь. Взрывы слились в один гулкий грохот, а Антропов, ни секунды не мешкая, подхватил автома, и, прислонившись к каменному косяку, начал методично расстреливать мечущихся по двору солдат в мышиных шинелях.
Весь сосредоточенный на стрельбе, Валерий не сразу расслышал доносящееся из болотистого перелеска раскатистое русское «Ур-ра», а когда понял, что спасён, прижался спиной к уцелевшей стене, плечи у парня задрожали, и он обессиленно сполз на пыльные доски чердачного настила.


Часть третья
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Капли падали в овальную тёмную лунку, набитую на сколотом дне подземного штрека, монотонно, через равные промежутки времени, и Владимир уже к ним привык. Он еще раз проверил капсюли, осмотрел все соединения проводов и взрывчатки и, разматывая катушку, пятясь, медленно направился по слабо освещенному карбидными и крохотными электрическими лампочками туннелю к выходу. Сейчас электрики уберут со стен освещение, людей с горизонта выведут, и можно спокойно взрывать этот обуренный слепой штрек.
Вот уже четыре года минуло, как после Победы и демобилизации из армии Владимир Антропов устроился взрывником на один из полиметаллических рудников Талова. Работа, как шутят горняки, не шибко пыльная, но зато опасная, требует исключительной грамотности и слаженности всех твоих действий, однако за годы войны Владимир обрёл такие навыки, которые многим и не снились. Внешне казавшийся медлительным, он тем не менее все учебные нормативы на межбригадных соревнованиях взрывников выполнял намного быстрее остальных участников. Сначала и руководство не могло понять, за счёт чего этот увалень всегда секунд на тридцать, а то и на целую минуту раньше других управляется с данным заданием. Пока, наконец, не догадались: у бывалого разведчика каждое движение отработано до автоматизма, каждый жест выверен, скуп, ни единого лишнего шевеления даже и мизинцем.
Проведя отпалку руды, Антропов поднялся на-гора, сдал в ламповой фонарь и по галерее прошёл в бытовку принять после смены тёплый душ. Сегодня вечером в одной из уютных комнат шахтёрского клуба очередные уроки кружка самодеятельных альпинистов. Занятия в нём ведёт бывший капитан горнострелкового полка Сергей Владиславович Самсонов, воевавший на Кавказе, а сюда, на Рудный Алтай, попавший в сорок седьмом, когда завербовался на один из таловских рудников. Работал он главным энергетиком, а вечерами, три раза в неделю, учил желающих навыкам лазанья по отвесным скалам и покорению заснеженных пиков. Здесь, за тесными школьными партами, велись теоретические занятия, а знакомство с альпенштоком, ледорубом, работа в связке проходили на двух отвесных скалистых утёсах, громоздящихся на выезде из города, у изножья Ивановского хребта.
Владимир с братом Валерием, который трудился проходчиком на соседнем горизонте, прочитав на стене шахтёрской столовой объявление, приглашающее всех любителей гор записаться в спортивный кружок альпинизма, одними из первых пришли в клуб. Здесь они неожиданно столкнулись в дверях с Натальей и Сашкой Грушаковыми, когда те, оживлённо беседуя, покидали комнату. Наталья весело поздоровалась с братьями. Валерий, улыбаясь, задорно ответил на приветствие и восхищёнными глазами окинул девушку с головы до ног. В лёгком платьице, с тугой русой косой на плече, вьющимся локоном на виске, статная Наталья показалась парню необычайно красивой и привлекательной. Владимир тоже улыбнулся, но сдержанно, кивнул девушке и повернулся, чтобы идти дальше. Наталья звонко застучала каблучками по крашеным доскам поблескивающего пола, направляясь к выходу. Сашку оба брата сделали вид, что не заметили. Он холодно обошёл их и поспешил за сестрой.

У Грушакова, когда их пополнение выгрузили во фронтовой полосе, вдруг открылся такой жуткий понос с кровью, что его с подозрением на дизентерию немедленно отправили в медсанбат, а в подразделении, с которым он прибыл, в срочном порядке провели дезинфекцию. Хотя эти меры предосторожности были и ни к чему, так как никакой заразы у Сашки не было и в помине. Просто он всё умно предусмотрел, когда в ночь перед отправкой на фронт тайно посетил известную в Талове ведунью и знахарку бабку Мотю-травницу. Та, сразу сообразив, что к чему, насыпала в махонький тряпочный мешочек буро-серого снадобья, растолковала, как надобно употреблять, чтобы копыта не отбросить, и Грушаков, сунув в полумраке бабке в костлявую, сморщенную ладонь смятые ассигнации, довольный, растаял в ночи.
Две недели провалялся Сашка на больничной койке. На календаре был конец ноября сорок третьего. Советские войска наступали по всем фронтам. А Грушаков тем временем исподтишка, но зорко высматривал щель, куда бы засунуть своё тугое, в последние дни почему-то постоянно мелко подрагивающее, тело, чтобы не замели его на передовую. И высмотрел-таки. Доктора, приостановив Сашке понос и бегло обследовав его внутренности, то ли пожалели этого с виду глуповатого парня, то ли пришли к выводу, что негоже такому дурню гадить в окопах на передовой, и дали ему годность к нестроевой службе. А затем уже само тыловое начальство определило здоровяка, страдающего хроническим недержанием, прямиком в похоронную команду. Только и усмехнувшись цинично напоследок, что уж там-то рядовой Грушаков точно никого не заразит. Теперь, если и встречался Сашка с врагом, то тот всегда был таким мёртвым, что мертвее не бывает. И он никогда не забывал обшарить карманы, заглянуть в рот на предмет наличия золотых коронок окровавленного бездыханного противника, но при одном условии, коль этого не успевали сделать до него некоторые сослуживцы по команде. Всё это проворачивалось тайком, как бы невзначай, не приведи, заметит старшина или комвзвода — сразу под трибунал. Но руки-то чесались! И почто добро должно пропадать! Эти изверги нашу землю жгли, грабили, и мы просто обязаны ответить им тем же. Примерно такие вот разговоры вели они с проверенными ребятами где-нибудь на дне глубокой воронки, во время перекуров между скорбными трудами по захоронению погибших.
Как всё-таки удачно пригодилась ему пара золотых колец и пригоршня коронок из жёлтого благородного металла, когда, возвращаясь с войны с пустой грудью, Сашка в одной привокзальной пивнушке обменял их у испитого безногого инвалида на медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. Тот поначалу, правда, разглядев опухшими, в кровавых прожилках, мутными глазами, что за вещицы ему вместе с цацками сует этот мордатый, в новом обмундировании, солдат, скрипнул в ярости зубами и с отвращением оттолкнул локтём протянутую руку присевшего рядом Грушакова. Но Сашка горячо зашептал, что это фашистские зубы и даже, не моргнув глазом, приврал, что он выбил их у эсэсовцев в рукопашной схватке. Пьяный инвалид недоверчиво посмотрел снизу вверх на приподнявшегося над заплёванным полом Сашку, еще раз поскрипел зубами, мотнул чубатой головой на крепкой шее и начал расстёгивать засаленную гимнастёрку, чтобы открутить привинченный орден. Сделав это, он отцепил медаль и, поцеловав, прощаясь с наградами, силуэт красноармейца с винтовкой на тёмно-вишнёвой эмали Красной звезды и серебряный круг медали, бросил их под ноги Грушакову. Тот быстро ссыпал в широкую и сильную, в мозолистых трещинах, ладонь калеки золото, живо стрельнул блудливыми зыркалами по шумящему пивному залу и подобрал награды с пола.
Минут через десять, стоя на перроне, он облегчённо вдыхал полной грудью свежий вечерний привокзальный воздух. Оно, конечно, можно бы и раньше, еще в войну, на поле боя, где они собирали и сволакивали в братские могилы павших красноармейцев, разжиться орденом, другим, однако если бы кто застал за мародёрством над своими, сразу бы шлёпнул без суда и следствия. А на небе звёздочка б зажглась, как говаривали в таких случаях бывалые фронтовики. Так что, как подмечено издавна, бережёного и меч не рубит. Теперь же другое дело: немца свалили, все довольны, счастливы. И Александр Никифорович тоже не в стороне! И не беда, что так ловко приобретённые награды пока всё еще греются в боковом кармане, времени навалом, прицеплю их, подальше от греха, перед самым домом. Если кто спросит про наградные книжки, скажу: по дороге, мол, с фронта украли вместе с продуктовыми карточками; почему именно вместе с ними, — задумался на миг и тут же самодовольно ухмыльнулся Сашка, — да для того, чтобы всё выглядело убедительней. Тем более что сами эти карточки к тому моменту будут давно все отоварены. Зато уж я-то явлюсь домой не лыком шит, а как истинный фронтовик — с орденами. Так что знай, деревня, наших!
Конфуз случился едва ли не сразу, как только Грушаков наведался в военкомат вставать на воинский учёт. Сашка сдуру припёрся в кабинет военкома при дутых своих наградах. Седой майор, воробей стрелянный, у него на лацкане кителя тоже красовался среди других боевых отличий и орден Красной звезды, внимательно ознакомился со всеми грушаковскими документами. Повертев их в руках, отложил на сукно стола и, выслушав сбивчивое объяснение Сашки о том, как у него якобы были украдены наградные книжки, предложил тому снять орден, там, дескать, на обратной стороне выбит номерной знак. Мы по нему сделаем запрос в Москву, и тебе восстановят украденные книжки. Сашке ничего не оставалось, как отвинчивать Красную звезду, к которой он уже привык и начинал считать заслуженной и своей. Отвинтив кругляшок закрепки, Грушаков опасливо, будто это был паук с ядом, придерживая звезду в подрагивающих пальцах, передал орден через стол седому майору. Майор списал номерной знак, загадочно усмехнулся и, отвернув лацкан, отвинтил свою Красную звезду. Положа её эмалью на сукно, взял карандаш, пододвинул к себе лист бумаги с записанным номером и ниже подписал цифры своего номерного знака. После этого поднял глаза на Грушакова. Взгляд его не обещал мгновенно перетрусившему, бывшему рядовому похоронной команды ничего хорошего. Сашка почувствовал, как по хребту вниз покатились липкие капли пота.
— Отвечай, рядовой запаса, когда ты был призван в действующую армию?
— В сентябре 1943-го, товарищ майор.
— Тамбовский волк тебе товарищ. — У потемневшего лицом майора выступила испарина на лбу, он из последних сил сдерживал себя, пытаясь не дать воли своим чувствам. — Да я тебя, щенок, перед строем расстрелял бы за твоё мародёрство. Подойди ко мне, не бойся, бить не буду. Глянь на бумагу. Видишь цифры, грамотный, сравни. Все они совпадают, и лишь последние: у меня единица, а на ордене, что ты украл, — цифра пять. Так вот, гадёныш, свой орден я получил за бои под Ржевом в сорок первом. И тот воин, чью Красную звезду ты нацепил на себя, был в той страшной мясорубке где-то близко от меня. — Седой майор тяжело, с горьким сожалением, смерил жёстким взглядом съёжившегося Сашку. — Выметайся из моего кабинета, мразь тыловая. Возьмёшь у секретаря лист бумаги и напишешь, где и при каких обстоятельствах ты украл медаль и орден. Да не юли, хуже будет. Награды я забираю. Твою судьбу решит суд. Пшёл вон, мерзавец!
До суда, однако, дело доводить не стали. Орден и медаль в опечатанном кожаном мешочке отправили в столицу, на хранение в центральный военный архив. Авось, да протрезвеет и отыщется настоящий хозяин этих боевых наград. А сам вопиющий случай был предан в городе широкой огласке. Еще долго потом знакомые фронтовики при встрече не подавали Грушакову руки. Но со временем происшествие стало забываться, народ наш по природе своей незлопамятен и жалостлив, за исключением разве что таких вот выродков и мародёров, как Сашка Грушаков и присные.

Занятия кружка закончились, когда на город и его окрестности опустилась майская ночь. В небе, пригашивая созвездья, висела яркая луна. Поблёскивали ледники на далёких вершинах белков. Слабое дуновенье ветерка с гор, несущее в себе запахи цветущей черёмухи и чистого рассыпчатого снега, освежало улочки и обсаженную елями тесную площадь с административными по периметру зданиями Талова. Мостовая, по которой шли братья, была освещена лунным светом так, что действительно, как поётся в песне: хоть иголки собирай.
— Нынче было письмо от Прокопа. — Владимир шёл, стараясь не сбиваться с лунной, на булыжниках, дорожки. — Сообщает, что этим летом намерен проведать известные нам места. После демобилизации, из Германии до Новосибирска мы ехали вместе. Там, в вагоне, и придумали обозначения хребтов, нужных таёжных уголков и необходимых предметов. К примеру, Сучью дыру назвали затоном, Быструху — речкой, монастырскую долину — заимкой, взрывчатке дали имя — картошка. Вот Загайнов и пишет, что на Петров день будет ждать нас у затона, а если туда не поспеем, то через неделю — на речке. Картошку, мол, можете не брать, своей навалом. Спрашивает: как у нас с работой? Можно ли подмениться или взять хотя бы отпуск недели на две?
— Мой отпуск по графику как раз в июле, — не раздумывая, сразу ответил Валерий, сворачивая с мостовой на гаревую тропинку сквера. — Так что я всегда готов.
— И я переговорю с начальством, думаю, на пару-тройку недель разрешат подмениться. Виктор Немчинов согласен в свой отпуск поработать за меня. Ему в сентябре надо несколько дней — на открытие утиной охоты. Завтра же встречусь с Виктором, напишем и отнесём директору заявления. — Шедший рядом старший брат подождал, пока они выйдут из затенённого хвойного сквера со скамейками, расставленными по бокам дороги, на открытый, более освещённый рассеянным лунным сияньем участок, приблизил к Валерию своё лицо, заглянул в глаза и неожиданно спросил: — Брат, у тебя с Натальей Грушаковой всё серьезно или так, дань весеннему настроению?
— Одним словом и не ответить. — Хоть Валерий и ждал этого разговора, однако столь резкая смена темы заставили его в первые мгновения даже несколько растеряться. Вот уж точно: разведчик, он и есть разведчик — умеет выбрать момент, чтобы огорошить. — Да, мы встречаемся с Наташей, ходим вместе смотреть кинокартины в летний клуб. После сеанса обсуждаем увиденное. Мне по душе её самостоятельное, особое мнение на окружающий мир. И потом, Володя, она мне и как девушка очень нравится.
— Ну, ну, не кипятись, братишка, — примирительно молвил Владимир. — Просто семейка у них гнилая. Про Кишку и его безобразия ты слышал не меньше, чем я, сдаётся, что и Сашка недалёко от батьки ушёл. Семья — это, как я думаю, раз — и навсегда. Корову на базаре и то не сразу покупают, пока не присмотрятся да не приценятся. Ты же помнишь, тётка Марфа рассказывала нам, как раньше подбирали невест: сначала зашлют ушлых свах в ту деревню, где живёт девушка. Те вызнают всю родову, изъяны и достоинства, и только после этого едут или уже не едут сватать невесту. Я считаю, это делалось очень правильно, такой пристальный отбор сохраняет и улучшает породу. Взять наших сестрёнок, у всех, слава Богу, мужья — ребята проверенные, надёжные, рабочая кость. Прошли фронт. Или вот, к примеру, мой случай. Я со всей роднёй своей Светланы за три года, что мы женаты, перезнакомился, присмотрелся к ним. И скажу: порода у них крепкая, сибирская, на таких всегда можно положиться, не подведут.
— Ты мне еще и про яблоню с яблоком, которое от неё недалеко падает, для пущей убедительности, расскажи. А я тогда тебе напомню известные слова товарища Сталина: дети за родителей не отвечают.
— Ну да. Коль пошли сыпать поговорками — можно ввернуть и такую, в которой сказано, что в семье не без урода.
— Я не понял, ты кого имеешь в виду? — Чувствовалось, что Валерий распаляется и начинает терять контроль над собой.
— Давай еще подерёмся из-за какого-то пустяка, вроде: любишь, не любишь. — Владимир, чтобы замять неловкость, возникшую между ними, приобнял разгорячённого младшего брата. — Успокойся, Валера. Ты парень взрослый, сам решишь, как быть. Да и я хорош: уже и войну прошли, а я нет-нет да снова берусь тебя воспитывать, как в детстве. — Владимир тепло посмотрел на остывающего брата. — Я думаю, тебе будет легче, если я скажу, что чувствую себя после нашего разговора слоном в посудной лавке.
— Да нет, брат. Всё ты сказал, в общем-то, правильно. Я тоже знаю, какую отвратительную роль, пускай и косвенно, сыграл чоновец Никифор Грушаков в трагической судьбе нашего отца и многих других ни в чём не повинных людей. И я на дух не переношу Сашку Гусёнка. Однако мне кажется, Наташа совсем другая. И когда её нет рядом, я себе места не нахожу. Доходит до того, что я ловлю себя на мысли, что готов всё вокруг сокрушить, только чтобы увидеться с ней. И если б кто-то мне сказал: твоя Наташа замерзает в горах или не может спуститься ну хотя бы с нашего Ивановского белка, я бы, не дослушав до конца, уже бежал туда, карабкался к ледникам без остановки — спасать мою Наташу. А иногда, брат, я прихожу в себя и осознаю, что нахожусь всего в каком-то шаге от помешательства. Прямо хоть к бабкам шагай, чтобы отшептали это наважденье.
— Будь поспокойней, Валера. Вот уйдём в горы, там будет время подумать, а по возвращенью, коль решишь, и сватов зашлём к твоей Наталье.
— Как скажешь, братка!
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В сердцевине расщеплённого молнией ствола разветвлённой, со срезанной кроной, сосны, в сумерках напоминающей миниатюрный стрельчатый готический замок, в центре причудливых башенок — щеп, на высоте полутора метров от земли, приютилось гнездо алтайской иволги. На исходе первой недели мая к четырём тесно прижатым друг к другу крапчатым тёплым яичкам, в то время, когда самка отлучилась на минутку из гнезда, серая кукушка, осторожно раздвинув их клювом, подложила своё, крупное и овальное яйцо. Провернув это дельце, кукушка отлетела к недальней берёзке и оттуда сквозь молодую листву стала напряжённо наблюдать, примет ли иволга подкидыша или же, учуяв не свое, расклюёт его вдребезги, а скорлупу выкинет из гнезда. Но всё обошлось, и чрезвычайно довольная собой кукушка улетела в кедрач на скалистом берегу безымянного таёжного ручейка и оттуда на всю окрестность принялась радостно накукукивать всему живому дополнительные щедрые года. Ладно, хоть на это годится, по определению, ни капли не тоскующая по материнству кукушка. Зато кукушонок, едва лишь вылупился и, опережая всех жёлторотых собратьев по гнезду, вкусил из клюва заботливой иволги сладчайшую букашку, тут же с ужасом заметил, как подлетевший следом за матерью отец кормит не его, а остальную мелюзгу, и моментально сообразил, что одному в уютном гнезде будет значительно лучше.
Так что к следующему подлёту новоиспечённых родителей он уже один тянул к ним желтовато-розовый, с чёрным волосатым окоёмом, ромбик своей пищащей прожорливой глотки. И не смогли красивые птицы, счастливо увлечённые кормёжкой рослого дитяти, да и, в общем-то, некогда им было это делать, разглядеть в траве вокруг сосны четыре неоперённых и бездыханных тельца своих родных птенцов.
Прокоп раздумчиво провел ладонью над гнездом иволги. Окрепший к началу июля кукушонок, учуяв тепло руки, мгновенно проснулся, задрал вверх раскрытый клюв и, не получив ожидаемого червяка, стал, пронзительно и жалобно попискивая, бесноваться в гнезде.
— Ишь, какой баловень. Занял чужое, истребил коренных, а уже привык и наловчился распоряжаться гнездом ровно своим. И кто же теперь ему укажет, что он — дьяволёнок и захватчик, да вдобавок ишо присвоивший себе чужих родителей! — Прокоп брезгливо убрал руку от расщепы. — Свернуть бы ему шею, да иволгу жалко: примется наново нести яйца да высиживать листопадников, которые ишо бабка надвоё сказала, что выживут, а вот сама-то птичка наверняка все силы утеряет и в зиму пропадёт. — Загайнов вернулся к низкорослой мохнатой своей лошадке, поправил торока, подтянул подпруги и ловко вспрыгнул в седло. — Ну чё, ребята, привал закончен. Держитесь меня, отправляемся дале.
Братья Антроповы тоже взобрались в сёдла, поправили ремни двустволок за плечами и, слегка понуживая каблуками лошадей, пристроились в след Прокопу. Жители города, они были непривычны к езде верхом. Валера уже даже и мозоли набил. По первости он вообще трясся как пестик в ступе, но за пару дней обвык и теперь приноровился при скачке рысью, опираясь носками сапог на железные, в пупырышках, подошвы стремян, и приподнимаясь в седле, попадать в такт конского бега. Лошадей с собой привёл из Хакасии Прокоп. Они были сменные и, по соображениям Загайнова, в обратный путь их можно нагрузить кое-какой утварью, а покуль пущай повозят друзей. Не бить же ноги мужикам об острые каменья, когда имеется гужевой транспорт под седлами!
Еще при встрече на скалистой дороге у створа Сучьей дыры Прокоп поведал братьям о цели этого похода. Она была проста: узнать о судьбе монастыря и его насельников. И ежели всё обстоит благополучно, люди живы и способны к передвиженью, то к осени вернуться большим обозом и забрать монахинь в Хакасию. И получается, что эта летняя поездка своеобразная разведка боем. Почему именно боем? Да потому что в тороках полно динамита для подрыва перегородившего тропу утёса.
Антроповы сообщили другу, что и они времени даром не теряли, обретя за эти годы навыки горного туризма и лазанья в альпинистской связке по отвесным скалам. Всё снаряженье: верёвки, крючья, молотки, ледоруб — с ними, в рюкзаках. Прокоп, услышав это, одобрительно покивал головой: очень даже, мол, пригодятся эти ваши обезьяньи навыки, ежли надобно будет произвести зарядку на труднодоступной высоте, а то и вообще, с тыла, со стороны закупоренной долины Теремков.
К вечеру таёжные путешественники выехали на обрывистый берег Быструхи. Вода в реке упала, и поэтому брод перешли с ходу, не подмочив ног, сидя верхом на нимало не уставших за день мохнатых монголках.

Темень, истыканная по верху оловянными звёздами, стояла стеной вкруговую. С ней слились и тайга, и горы. Оранжевых языков пламени, несмотря на всю их яркость, хватало лишь на то, чтобы осветить до двух метров от костра да бросить переменчивые отблески на лица неспешно беседующих двух бергалов и старообрядца. Прокоп по возвращении с фронта как отрастил раз бороду, так и не сбривал её более. Так, лишь иногда аккуратно уберёт ножницами лезущий в рот и ноздри волос, да заодно и подровняет по краям широкую лопату своей, с редкой проседью, бороды, чтоб уж совсем-то не быть схожим с фольклорным лешим; и ходит себе, в ус не дуя. Вот и сейчас он разгладил крупной, жилистой ладонью усы и бороду, помолчал и продолжил:
— Много наших, кого взяли на фронт, побило. Ивашка Егоров пропал без вести. Никиту Лямкина убили под Сталинградом. Степан Раскатов, вы знаете, погиб в сорок втором. Минька, брат его, осенью сорок четвёртого вернулся с войны инвалидом, кисть левой руки оторвало. Стал председателем промысловой артели. Парень — молодец, не тока наладил хозяйство, но и вдовам, у коих по трое и больше малых ребятишек на руках, определил дополнительный паёк: зайца ли, глухаря, рябчика в суп раз в неделю охотники по очереди приносят к сиротскому столу. Минька и сам, не гляди, что кисти-то нет, промысловик фартовый. Он ишо в войну ездил в город Абакан к хирургу, потребовал у того, чтобы увечную культю ему расклешили надвое. Ишо и рана с операции не зажила, а он уж, говорят, матёрого сохатого взял в одиночку, опосля прибёг в деревню, скликал баб, стариков с ребятишками да салазками, чтобы пособили вывезть мясо. Так вот и обманули мои земляки тую, пред Победой, зиму. Он и теперь сберегает всеми силами наш старообрядческий народ. Меня-то, думаете, кто нонче снарядил сюда, дал коней, с провизией помог? — Да никто другой, как он, наш председатель Михаил Ларионович Раскатов.
— Я до лета сорок третьего работал в забое, — вступил в разговор Валерий. — Добывали свинец для фронта. Работали так, что после смены, только доберешься до постели, кажется, и успел-то лишь прикрыть глаза, а уже тётка Марфа теребит за плечо, будит: вставай, сынок, утро на дворе, в шахту пора. Но с продуктами в городе до осени сорок второго было сносно. Спокойно меняли ведро картошки на тушку домашней наваристой курицы. А как привезли беженцев — одесситов и с юга России, так буквально через неделю цены на базаре полезли в такую гору, что и не одолеть. За ту же курицу теперь надо было отдавать уже не ведро, а целый мешок картошки. Тогда-то таловцы и узнали нехватку еды, а кое-кто даже и голод. Были у нас и другие беженцы. Еще раньше, в сорок первом, из Москвы пришло два эшелона. Людей разобрали по домам, устроили работать. Вот эти самые москвичи и страдали больше нас, местных. Мы брали с огорода, с реки и тайги, а эти люди не были приучены к нашим условиям — всё с магазина да базара несли. Пока было недорого, никто не роптал. Но прибывшие второй волной начали сразу скупать чохом сначала мясо и птицу, а потом и все овощи, да и другие продукты, и перепродавать по своей, сильно завышенной, цене. Когда надо было хапнуть больше, товар придерживали, как покупатель созревал, выбрасывали продукты на прилавки, то есть просто-напросто всю торговлю в Талове негласно прибрали к своим рукам. Жители недоумевали: и откуда только у приезжих людей такие деньжищи брались?
— Оттуда и брались. — Прокоп нашарил в прикостровой полутьме толстый сухой кедровый сук и аккуратно положил его поверх горящих дров. — Обскажу, ребята, такой случай, он произошёл с нами на юге-востоке Украины ранней весной сорок второго. Я тогда был после госпиталя. Немец наступал. И вот, на одной крупной узловой станции наш взвод направили на поддержку порядка при погрузке беженцев в вагоны. Старики, бабы бестолково суетятся, детишки ревут, все хотят скорее сесть в теплушку. Мы стоим вдоль трапа и не даём никому, чтобы кто пролез в вагон сбоку. Замполит и особист наблюдают со стороны. Вдруг толпа расступается, вернее, её прикладами расчищают четверо энкавэдэшников, и на перрон выходит группа рослых чернявых мужчин в утеплённых меховых тужурках и бобриковых шапках. В руках у каждого по тугому портфелю. Сопровождающий офицер размахивает какими-то бумагами и громко орёт: «Разойтись! У меня приказ: пропустить инженеров-конструкторов в первую очередь! Разойдись! Иначе прикажу открывать огонь на поражение!» Люди испуганно отпрянули от трапа. Мы стоим. Эти холёные, дородные мужики, чем-то схожие с осанистыми персидскими купцами, не торопясь, гуськом поднимаются в теплушку. На лицах почти у всех из них полупрезрительные ухмылки. А у нас кулаки чешутся — дать им в сытые рожи. Особливо как глянем на растерянные фигурки стариков и детишек. Однако приказы не обсуждаются. И тут, надобно же такому случиться, у одного из этих «инженеров» ни с того ни с сего — возьми, да и раскройся пузатый портфель! И посыпались на дощатый трап и стылую землицу туго перевязанные пачки советских ассигнаций. Самый дородный из «купцов» по-змеиному как зашипит на растяпу, а мы стоим рядышком, всё слышим: «Ты почему, Зямя, застёжки-то не проверил?!» Наш замполит и особист быстро переглянулись, руки у них одновременно потянулись к кобурам на боку шинелей, они крикнули: «Задержать!» Не стоит говорить, что такую команду мы исполнили почти мгновенно. Всех этих «беженцев» с мешками денег тут же вытряхнули из теплушки и отвели за пакгауз, попутно разоружив и энкавэдэшников с ихним прытким офицером. Через полчаса на двух крытых брезентом полуторках примчались уже настоящие энкавэдэшники и забрали всю эту кампанию. Чё уж они сделали с ними, не ведаю. Может, просто вывезли в укромное местечко и шлёпнули без лишнего шума. Немец-то наседал, и церемонии разводить было некогда.
— Да-а, война. Чего только не испытал наш советский народ. — Говоря это, Владимир немигающими глазами смотрел на ярко пылающую желтовато-белым пламенем лесину, уложенную поперёк сидящих у костра ночёвщиков. — Где прошли бои, там почти всё выжжено и разорено, но и у нас, здесь, в Сибири, казалось бы, в таком глубоком тылу, некоторые деревни, сам, проезжая по делам в областной центр, не единожды видел, обезлюдели. Одни старики да бабы кажилятся из последних сил, поднимая детишек. Люди всякими правдами и неправдами убегают из колхозов, которые всегда почему-то в долгах, как в шелках. Вот уполномоченные и выгребают весь урожай подчистую. Задавили крестьян такими налогами, что хоть в петлю лезь. Кто может, выправляет себе паспорт, приезжает к нам, в город, и устраивается на рудники. Я разговаривал с беглецами, все они в один голос твердят, что даже под землёй, среди заколов лучше, чем в родном послевоенном колхозе. Это ж какие головы надо иметь, чтобы кормильцу не оставлять и куска хлеба!
— Выходит, мы в своей промысловой артели живём посноснее вашего. — Прокоп опять огладил бороду. — Соболёк у нас ладный, разнарядку на беличьи шкурки тоже перевыполняем; волка, медведя, лисиц промышляем, орех кедровый сдаём. Хлебушко по луговым низинам сеем. Я же говорю, у нас Михаил Раскатов — хозяин не тока башковитый, но и совестливый, своих в обиду не даёт. Ну, чё, мужики, на боковую? Посты выставлять без надобности: чай, ить, своя землица мать-тайга не выдаст!
Примерно в те же часы, в сорока верстах к западу от Быструхи, на широких, потемневших от времени нарах в охотничьей избушке укладывались спать на постеленные спальники брат и сестра Грушаковы. Догорала, оплавляясь прозрачным парафином, свеча в медной кружке на тёсаном столе, выхватывая неверным светом то печурку в углу, то тёмное, будто вдавленное в звёздный закраек ночного неба, обмазанное глиной, оконце в бревенчатой стене, то рюкзаки с походным снаряжением, с прислонённым к ним пятизарядным карабином. Его весной, готовясь к вылазке в тайгу за кержацкими сокровищами, Сашка выменял на барахолке у одного юркого неприметного типа на последние золотые коронки, давно уже тайно переплавленные им на задах сестринского огорода в один, граммов на двадцать, слиток. Когда барыге этого показалось мало, Грушаков, скрепя сердце, вытащил из тайника в нагрудном карманчике пиджака три серебряные печатки с перекрещёнными костями черепами, снятые им в разное время с убитых эсэсовцев. А за дополнительную пригоршню патронов Сашке пришлось еще доплатить, но уже деньгами, двумя смятыми сиреневыми сотенными. На том и расстались они в подворотне. Напоследок, прежде чем растаять в апрельских сумерках, неприметный, со стёршейся физиономией, мужичок, зловеще посмеиваясь, изрёк: мол, эта английская машина никогда еще не подводила ни одного хозяина. Сашка встрепенулся, хотел язвительно спросить: а ты-то, дескать, откуда всё это знаешь? Или карабин всегда непременно к тебе возвращался от каждого нового хозяина? А позволь узнать, загадочный ты мой: по какой такой причине это всё происходило?
Но не успел Сашка произнести и половины задуманной остроумной, как ему мнилось, фразы, а продавца уже и след простыл. Сашка пожал плечами и сунул оружие под мышку распахнутого пальто. Карабин удобно лёг вдоль пиджака и брюк, и когда Сашка запахнул пальто, то из-под полы, внизу торчал лишь рифлёный край приклада.
Перед тем как занять на нарах своё место, Грушаков открыл чугунную дверцу печки и положил на догорающие угли берёзовое полешко: оно, хоть и лето, но, как известно, жар костей не ломит. И уж что-что, а комфорт и уют — это у него, наверное, в крови. Только вот от кого передались эти барские замашки? Они, правда, и прорезались-то у него, как это ни странно, поздновато, во время войны, когда Сашка с другими сволакивал в траншеи и воронки хоронить убитых однополчан и шерстил разлагающиеся трупы врагов. Тогда-то он и приучился сначала мыть руки, чтобы не подхватить какую заразу, а потом и к бане приохотился. Батя, так тот, по всегдашней мамкиной ругани, вообще не мылся никогда, воды боялся, как огня. Да и мать, она если и затевала когда уборку в доме, так хоть святых выноси: крики, рёв до потолка, посуда, обмылки, тряпки летят в тебя, только успевай уворачиваться. Да, маманя, как ни вспомнишь тебя, так и вздрогнешь. А вот жену себе Грушаков выбрал под стать. Людмила — дочка старого чекиста Василия Митрофановича Ширяева — хоть и далеко не красавица, зато чистюля, ходит по квартире всегда с влажной тряпочкой в руках, и если не протирает мебель, то сдувает с него, с Александра Никифоровича, пылинки, окажись он в эти часы дома. А вы бы видели, как она готовит! Пальчики оближешь! Сашка проглотил обильную слюну, наполнившую весь его рот от столь приятных воспоминаний, поплевал на пальцы, погасил свечу и улёгся на своё место на лежанке, сбоку от уснувшей у стены Натальи. «Ничего, вот отыщем кержацкое добро, по-умному сбудем, Людочка родит мне сына, и мы съедем из этой горняцкой дыры в областной центр, поближе к цивилизации и подальше от этих долбаных бергалов. Тесть, старый хрыч, никуда не денется — подсобит, как миленький! — сладко засыпая, мечтательно и бессвязно бормотал Сашка. Но перед тем как окончательно погрузиться в объятья Морфея, Сашка вдруг беспричинно обозлился: — Зазря ли что ли я это несуразное комиссарское отродье брюхатил!»

Еще один полный световой день потратили Наталья и грузноватый Сашка на лазанье по горным перемычкам и седёлкам, да утомительную ходьбу по едва угадываемой в густом дурбее тропинке, вдоль извилистых русел таёжных обмелевших ручьёв, а всего-то приблизились к заветной долине километров на двадцать пять. Ночевку разбили на каменистой площадке у обрывистой, увитой диким хмелем, скалы, из-под которой бил прозрачный родник, а чуть в сторонке, к мшистой отвесной стене была прислонена сухая ель с вывернутым и тоже уже давно высохшим до звона корневищем. Сашка, поднапрягшись, толкнул плечом ствол, сушина грохнулась, перегородив по верху неширокое ложе ключа. Костёр запалили у толстого комля, метрах в трёх от костра постелили ватные спальники. Эти новомодные мешки в количестве десяти штук недавно привёз в Талов из командировки в Москву руководитель кружка альпинистов Сергей Владиславович Самсонов. Наталья упросила его дать спальники Грушаковым в их недельный поход: дескать, заодно и проверим пригодность и надежность новых спальных мешков в условиях наших суровых гор. Самсонов согласился, но при одном условии: по возвращении подробно, желательно в письменном виде, изложить все достоинства и недостатки спальника, а потом всё это обсудить за чашкой чая. Наталья в ответ лишь кокетливо улыбнулась и кивнула своей прелестной головкой, изящно обрамлённой на затылке собранными в корзину тугими золотисто-русыми косами.
От брезентовой палатки, что навяливал им до комплекта взять с собой, неизвестно от чего вдруг расщедрившийся Самсонов, Сашка наотрез отказался. Она и тяжела, да и чрезвычайно громоздка. Если закапает или польёт с небес, укрыться можно и под любой пихтой, коих здесь такие зелёные ленты и массивы, что не вырубить и за сто лет. А вместо палатки лучше лишнюю банку тушёнки или, на худой конец, консервов пару-тройку, да холщовый мешочек макарон бросить в рюкзак. Так ведь, Наталья Никифоровна? Сестра рассеянно кивнула, и они, наскоро попрощавшись с руководителем, ушли из клуба.
Радужным от обильно выпавшей росы утром, плотно позавтракав и залив остатками чая костёр, Грушаковы начали подъём на очередной лесистый перевал. Уже выбравшись на вершину, но еще не успев скинуть рюкзаки, чтобы размять затёкшие плечи, услышали они отдалённый взрыв. Раскатистое эхо этого взрыва колесом прокатилось по хребтам и распадкам, пока не рассыпалось и вконец не истаяло у ребристого горизонта. Сашка и Наталья настороженно переглянулись.
— Насколько я знаю, вольфрамовый рудник в другой стороне. Примерно там. — Сашка энергично махнул рукой влево, указывая на синюю гряду отдалённых белков. — А взрыв грохнул прямо по направлению нашего пути. Неужели и там этот Недовесов что-то отыскал? А вдруг?.. — У Гусёнка внезапно перехватило дыханье. Он поперхнулся, отплёвываясь, прокашлялся и треснутым голосом выдавил из себя: — Вдруг кто-то опередил нас и теперь взрывами пробивает скалистый затор? И тогда все наши хлопоты коту под хвост! — Сашка побледнел и с силой бросил карабин и рюкзак наземь.
— Успокойся, Саша. Не выдумывай себе всяких небылиц. — Голос у сестры был ровным, а тон убедительным. — Скорее всего, это твой неугомонный Недовесов что-то новое бурит и взрывает в горах. И кто тебе сказал, что именно в нашем направлении идут работы. Отсюда тебе, что, конкретно всё видать: и белки, и тот утёс? Я, например, ничего, кроме дальней, в туманной дымке, заснеженной гряды не вижу. Давай-ка отдохнём чуть-чуть, и ты, будь добр, веди меня дальше к реке.

Ближе к полудню следующего дня, перебредя по перекатам обмелевшую Быструху, с лежащими по руслу поверх течения плоскими белыми плитами, Грушаковы выбрались на берег как раз рядом с местом ночёвки группы Прокопа Загайнова. Сашка тщательно осмотрел давно остывший очаг костра, исследовал всю примятую траву вокруг него, а после того, как у черёмуховых кустов под горой нашёл светло-коричневые груды конского помёта, парень расстроился и совсем пал духом.
— Ох, опоздали мы, Натка! — Сашка обессиленно присел на замшелый валун и свесил вихрастую голову. Так, застыв, без движения, он пробыл до пяти минут. Наталья не стала тревожить брата и отошла на берег, где по осыпчатому суглинку откоса роскошно разрослись бело-голубые колокольцы водосбора-троецветок. Девушка нарвала букет этих несказанных цветов и вернулась к брату. При её приближении Сашка поднял голову, отсутствующим взглядом окинул фигуру сестры. Наталья, несмотря на то что была одета в мужские шаровары и клетчатую рубаху с засученными по локоть рукавами, а на голове её возвышалась островерхая панамка, с подвязанными на изящном подбородке тесёмками, на фоне летней реки и пихтача, со скромным букетом небесных троецветок, смотрелась такой лесной красавицей, что глаз не отвести. Однако Сашка ничего этого не замечал, и потому его следующие слова были такими:
— Они думают, что оставили Александра Никифоровича Грушакова в дураках! А это мы еще посмотрим — кто кого! Запомни, Натка: наша цель — кержацкие сокровища! И мы её достигнем! Зря, что ли, судьба сунула меня в эту чертову долину, показала все богатства, отвела от пули на фронте? Нетушки-и! Сокровища принадлежат только мне! — Выпалив эту тираду, Сашка, казалось бы, окончательно пришёл в себя. — Сейчас, сестрёнка, мы пообедаем, я еще раз проверю оружие, и потихоньку, аки тати в нощи, как твердят мракобесы, мы проберёмся в лагерь захватчиков. И я постреляю этих воров, как бешеных собак, всех до одного, сколь бы их там ни было.
— Одумайся, Саша! А если они нас убьют? Да и потом, я ведь не приспособлена стрелять по людям. И карабин у нас всего один на двоих. Плюнь ты на эти богатства, проживём и без них. Другие ведь живут. Я просто боюсь. Давай, пока не поздно, вернёмся в город. Будем считать, что сходили в тайгу, отдохнули. Можем даже на обратном пути свернуть к Острушонку, там, я заметила, когда шли сюда, на вершинах такие высокие скалы, мы бы могли поупражняться в альпинизме. А по возвращении в Талов всё бы рассказали Сергею Владиславовичу.
— Да пошла ты со своим Сергеем Владиславовичем! И альпинизм этот треклятый засунь себе, сама знаешь куда! — Сашка в ярости пнул сапогом подвернувшийся рюкзак со снаряжением. — Пойдёшь со мной. Будешь делать всё, как я скажу. — Сашка перевёл дыханье. — Ты, Натка, не переживай: всё будет в ажуре, потому как на нашей стороне — внезапность. Сейчас взберёмся на белок вот по этой тропинке, видишь, трава примята по направлению к россыпям. Это наш путь, — неожиданно высокопарно закончил разговор, похоже, вернувшийся в своё обыкновение Сашка.

Заряды, заложенные с двух противоположных сторон под подошву заторной скалы, для этого Валерию пришлось применить все полученные в кружке альпинизма навыки, при взрыве сделали своё главное дело: развалили монолит огромной скалы надвое, выкрошив подобие ступеней и вполне проходимых базальтовых уступов, взобраться и спуститься через которые по силам и мохнатым монгольским лошадкам. Поэтому, когда осела пыль и был изучен путь, Прокоп и Валерий, не мешкая ни минуты, спустились обратно на гранитную площадку у подножья белка, где Владимир всё это время сторожил и укрывал от нежелательных неожиданностей трёх лошадок, этих умных и чрезвычайно сообразительных друзей и помощников человека, чтобы теперь всем вместе, не откладывая, перебраться в благословенную долину Теремков.
За почти двадцать лет, что минули с тех пор, когда молодой Прокоп Загайнов с кержацким обозом покинул эту, огороженную вкруговую вертикальными циклопическими пиками во льдах, обширную местность, здесь мало что изменилось. Тем не менее Прокопа смутило то, что, когда они спустились в пихтовый подлесок, опытный таёжник, он не обнаружил и следа от былой тропы. Хотя, успокаивал себя Загайнов, ходить к завалу насельникам скита нет никакой особой надобности. Разве что дедушка Северьян мог прибежать сюда, к скалам, поставить капканы на сурков. Опять же, на что ему это: сбыть ценные шкурки всё одно некому, а монахиням они ни к чему. Истовая молитва и суровый пост не совершаются в роскошных и тёплых мехах. Лишь долгая и осмысленная аскеза души и бренного тела споспешествуют достижению той умилительной и бесконечной благодати, что даётся отнюдь не каждому даже из числа монастырских насельников.
Вот и знакомый протяжённый скалистый утёс — останец, обогнув который выезжаешь прямо к поскотине. Однако что же это? Изгородь, хоть и видна, но во многих местах жерди второго порядка либо отсутствуют вообще, либо одним концом лежат в высокой и, как видно, не один год уже некошенной траве. Да и все луга вокруг скита девственно нетронуты. Ох, давненько же не гуляли здесь ни серпы, ни острые косы! Прокоп спешился и, не дожидаясь, пока сделают то же самое его спутники, скорым шагом побежал к укрытым в кедровнике монастырским кельям и молельному дому. Рассохшиеся, никогда не знавшие ни щеколды, ни замка дверки в кое-каких кельях были приоткрыты, некоторые подпёрты истлевшими рогульками. Буйно разросшаяся полынь и крапива лезли в подслеповатые оконца, где, казалось, даже и стекло умерло. Несмотря на то что день вокруг струился солнечный и лучи сквозь просветы в кедровых лапах ласково ощупывали, освещая тёмные, потрескавшиеся брёвна внешних стен, но едва лишь стоило им коснуться стекла, лучи неминуемо гасли. Было такое впечатление, что они, даже не блеснув напоследок ни разу, поглощались, проглатывались чем-то таким, чему не было ни объяснения, ни разгадки.
Прокоп трижды, с глубоким земным поклоном, осенил себя двуперстным крестным знамением и осторожно переступил порог молельни. Воздух в полутёмном помещении не был ни спёртым, ни затхлым. Дышалось так же легко, как и за дверями дома. Перед иконостасом, занимавшим всю восточную стену, на широкой, добротной лавке, сработанной когда-то Северьяном Акинфычем из цельного кедрового спила, возвышалась выдолбленная из сосны домовина. Крышка гроба была у изголовья чуть сдвинута. Размашисто перекрестившись, Прокоп поднял двумя руками крышку и бережно отнёс к простенку. Вернувшись к гробу, он внимательно всмотрелся в ту, что лежала внутри. Худенькое, невесомое тело усопшей хоть и было мумифицировано, но по иссохшим очертаньям лица под чёрным, низко облегающим лоб платком Прокоп признал настоятельницу скита игуменью Варвару. Можно было смело предположить, что червь смердящий не касался ничего в сухой сосновой домовине. Да и откуда ему быть в этом намоленном уголке аскезы и схимы, коль с самых первых веков доподлинно известно: грешники по окончании дней своих гниют и смердят, праведники — источают мирру. Прокоп еще раз окинул взглядом образа на иконостасе, троекратно перекрестил свой лоб и с поклоном вышел вон из молельного дома. На улице его с любопытством поджидали братья Антроповы.
— Я думаю, никого из живых в монастыре мы не найдём. — Прокоп подавил тяжкий вздох. — В храме останки настоятельницы, матушки Варвары. Полагаю, она была последней, посколь, кабы кто был ишо, то и домовина находилась бы прибранной, и крышка у изголовья не сдвинута на сторону. Видимо, в остатние дни своей жизни матушка, чуя скорое свое предстояние пред Господом нашим Исусом Христом и зная, что некому будет её обиходить, спать укладывалась в домовину, под крышку, а когда настал срок отходить, матушке игуменьи не хватило сил задвинуть крышку гроба до конца. Сейчас я обойду остальные кельи: нет ли в них кого ишо из почивших, опосля надобно сходить на погост, глянуть на тех, кто там упокоен, да определить место, куда положим настоятельницу. — Прокоп помолчал и дополнил: — Завтрева с утра, покуль вы будете копать могилку, я совершу обряд отпевания рабы Божьей Варвары. Опосля похорон пройдём до пещеры, до той, о коей я сказывал ишо на фронте. Посколь в молельне, окромя образов в окладах и святоотеческих книг, ни креста, ни подсвечников, ни серебряных колоколов я не увидел. Стало быть, искать эту утварь надобно в указанном тайнике.
Как и предполагал Прокоп, все монахини покоились под восьмиконечными кержацкими крестами на погосте. Но если насыпь на могиле Северьяна Акинфыча была правильной прямоугольной формы, и чувствовалось, что за последним пристанищем монастырского сторожа хоть какое-то время присматривали, то на двух могилах рядом кресты стояли наклонёнными вперёд и в сторону, а поросшие таёжным разнотравьем бугорки имели неровности и даже провалы. Что могло означать лишь одно — эти осевшие могилы после похорон уже никто и никогда не поправлял. Найдя в сторожке неплохо сохранившиеся лопаты, мужики до темноты успели поправить и прибрать не только эти две могилы, но и прополоть траву на бугорке, под которым покоился Северьян Акинфыч.
На другой день, соблюдя все заповеданные исстари отцами церкви правила и обряды, останки матушки Варвары предали земле. После этого верхом на отдохнувших монголках Прокоп Загайнов повёл братьев Антроповых к потаённой в скалах пещере. Однако, отвалив плиту, мужики ничего в ней, кроме сухого щебня под ногами, не обнаружили.
Когда выбрались из пещеры на свежий воздух, Владимир высказал предположение, что реликвии старообрядцев закопаны где-нибудь поблизости от монастыря, так как старушки вероятнее всего были в немощи, а крест, подсвечники и колокола в силу этого оказались для них неподъёмными, и поэтому было решено закопать реликвии там, куда смогли их донести. Прокоп и Валерий согласились со здравыми доводами Владимира и, вернувшись в скит, принялись обшаривать все укромные углы не только на его территории, но и заглянули в сторожку под скалой и осмотрели всё вокруг неё. Однако поиски не принесли никакого результата. Да и сами поисковики делали это больше для успокоения совести, потому что понимали: легче отыскать иголку в стоге сена, чем спрятанную монахинями часть монастырских реликвий.
Единственно, о чём можно было сказать уверенно: золотой крест, серебряные колокола и прочая церковная утварь из металла находятся не на поверхности земли, а где-то закопаны, причём второпях. Об этом свидетельствовало и то, что инкрустированные алмазами и жемчугом книги, иконы в золочёных окладах, по всей вероятности, и не пытались прятать. Делалось всё спешно, об этом наглядно говорило и то обстоятельство, что они были оставлены там, где находились всегда. А почему? Да просто потому, что бумага и дерево в земле через какое-то время истлеют и сгниют. Больше того, размышляли вслух друзья, видимо, у монахинь не оставалось ни времени, ни сил спрятать иконы и книги даже и здесь, на поверхности. Они ведь не снесены, не собраны в одно место. И лишь всего каких-то полчаса назад Прокоп быстренько прошёл по кельям и снёс все находящиеся в них образа и молитвенники сюда, в молельню.
— Вот такая, ребята, вырисовывается картина. — Прокоп огладил шершавой и широкой, схожей с лопатой, ладонью жёсткий и выпуклый переплёт Нового Завета, обложка коего изготовлена века четыре тому назад из выдубленной телячьей кожи, а застёжки и углы обложки — из червонного золота. — Ладно, книги да образа сбереглись. Сподобит Господь, привезу их на радость и успокоенье старикам. Золото да серебро — дело наживное. Да и потом, меня ить посылали не за ними, а за Праведным Словом. Нынче обночуем, а утром, помолясь, и наладимся в возвратную дорогу.

Позиция, выбранная Сашкой на козырьке утёса, была — лучше и не отыщешь. Она представляла собой удобное каменистое ложе, заканчивающееся выщербленным посерёдке, и от этого напоминающим амбразуру, скалистым выступом. За передвижениями в лагере противника Грушаков наблюдал еще с вечера, да всё никак не подворачивался случай, чтобы все трое таёжников попадали одновременно на линию огня. А рисковать, расстреливая их поодиночке, Сашка не решался. Он буквально с первых минут наблюдения узнал в двух мужиках, через некоторый промежуток времени переходящих через открытую для выстрела поляну, Володьку-Командира и его меньшого брата Валерку. Узнал и возрадовался: «Ничё, братаны, здесь-таки и сочтёмся! Так вот зачем вам, кулацкое отродье, понадобился кружок альпинизма! Думаю, долина моя не даст меня в обиду и в этот раз. Я вас, уроды, непременно закопаю рядышком с дедком!» А вот третьего, высокого и широкоплечего бородатого мужика, пересёкшего опушку чуть позже, Сашка видел впервые. И тот почему-то сразу не понравился Грушакову: то ли своей мягкой, как у зверя, походкой, то ли фигурой, от которой даже и сюда наверх веяло уверенностью и первобытной силой. Поэтому Сашка, еще и не столкнувшись с ним ни разу, сам не осознавая за что, но уже возненавидел незнакомца и решил, что кончать первым он будет именно его.
Притихшая Наталья посиживала себе рядышком и поминутно бросала украдкой робкий взгляд на брата. Иногда, пока багровое, остывающее солнце медленно скатывалось по ребристому небосклону, она поглядывала на окружённую пластинчатыми пирамидками скал и кряжистыми кедрами опушку внизу, но делала это без видимого любопытства. Лишь единственный раз пунцово вспыхнули её матовые щечки, когда в торопящемся куда-то через поляну стройном парне девушка узнала Валерия. Она опасливо скосила глаза на Сашку, однако тот был настолько поглощён своими наблюдениями за предполагаемой линией огня, что всё остальное его ничуть не занимало. Наталья облегчённо перевела дыханье и неслышно ретировалась за косогор, где накануне днём на пологой площадке между двух базальтовых останцев они разбили свой бивуак. Там Наталья уселась на расстеленный спальник и стала рассеянно рассматривать поблескивающие в лучах заката снежники на пиках белка Недоступного.
Рано утром, едва только стало отбеливать, Грушаков бесцеремонно растолкал спящую сестру и шепотом приказал ей следовать за ним на позицию. Сонно протирая глаза и зябко подергивая плечами, Наталья молча поплелась за решительно шагающим на вершину утёса Сашкой. Улёгшись поудобней на влажные от росы, прохладные плиты, Сашка стал терпеливо ждать, когда на поляну выйдут люди. Что-то подсказывало Грушакову, что этим утром он увидит на опушке всех троих одновременно. Ничего, в карабине пять, да в запасной обойме еще столько же патронов, стрелять Сашке не впервой: в юности несколько раз бывал в тайге на охоте, а на фронте, так даже из трофейных винтовок старшина позволял, покуда не было рядом никого из начальства, пару раз шмальнуть на очищаемом поле боя по дохлым фрицам. Так что навыки имеются не плохие — настраивал и подзадоривал себя Грушаков, воинственно выставив вперёд дуло карабина. Наталья безучастно присела с левого края, сбоку, лицом к брату и прислонившись статной спиной к замшелой скале, вертикально торчащей внешней стороной над обрывом.
Когда трое верховых в лучах восходящего солнца последовательно друг за другом выехали из кедрача на опушку, Сашка на мгновение опешил и даже прикрякнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и начал хладнокровно ловить на мушку плечистого незнакомца, чья лошадь, с двумя тороками, привьюченными впереди луки седла, шла первой.
— Видишь, Натка, наши сокровища повезли, гады! — Возмущённый Сашка зашевелился и заёрзал животом по плитам, а носки сапог упёр в скальный скол позади своего лежбища. — Сейчас, голубчики, я реквизирую награбленное у простого народа! — Сашка передёрнул затвор, тщательно прицелился, поймал в прорезь, направленную на широкое туловище незнакомца, мушку и указательным пальцем правой руки начал мягко давить на спусковой крючок. За какую-то долю секунду перед тем как прозвучать выстрелу, Наталья неожиданно для самой себя резко подалась вперёд и толкнула Сашку в плечо. Карабин в руках у брата дёрнулся, и пуля ушла не к намеченной цели, а зацепила едущему следом Валерию и поправляющему в момент выстрела левой рукой козырёк фуражки мякоть ниже локтя.
— Ты что, зараза! Страхолюда своего хочешь спасти! — Сашка в бешенстве оттолкнул Наталью, дослал второй патрон в казенную часть карабина и лихорадочно начал искать глазами попрятавшихся в высокой траве противников, которых после выстрела как ветром сдуло с лошадей. Приученные монголки ничуть не испугались стрельбы, а всё так же продолжали стоять как вкопанные, равнодушно уставясь в хвост друг другу.
— Ага, вот он, миленький! — увидев, как что-то шевельнулось в траве, с диким восторгом прокричал Сашка и почти не целясь нажал на спусковой крючок. Но кроме щелчка, он ничего не услышал. Наверное, патрон заклинило. И сколько Сашка в отчаянье ни давил на крючок, выстрела больше не последовало. Он попробовал перезарядить карабин, но затвор не поддавался.
— Ах ты, сука торгашеская! Подсунул, паскуда, брак! — Грушаков в ярости приподнялся, отбросил от себя бесполезный карабин и, пятясь, раком пополз, вихляя толстыми ягодицами, прочь от своей нагретой лежанки. Отползя к тыльному уклону, он резво вскочил и, петляя не хуже зайца, понёсся к подножию утёса, а уже оттуда ноги сами понесли его к реке. Сашка понимал, что сунься он на тропу, разъярённые мужики верхом на конях в два счёта его догонят. А вот в нише, невдалеке от бушующего створа, есть шанс притаиться и спокойно переждать, пока всё не уляжется. «Врёшь — не возьмёшь!» — стучало горячими молоточками в висках, когда Сашка, перепрыгивая с плиты на плиту, мчался по кромке берега вниз по реке.
Он помнил, что вот сейчас будет поворот, сразу за ним, в ответвлённом рукаве, глубокий, со стоячей, глянцевой водой затон и громадная лиственница на лужку метрах в десяти от берега, а там и до ниши рукой подать. Сашка ретиво взбежал на покатый приречный косогор, с растущими на нём кривыми кустами дикой акации, быстро продрался сквозь них. И уже на выходе Сашку на миг охватила оторопь, когда он боковым зрением, как ему померещилось, зафиксировал мчащуюся на него с луга, из-за лиственницы, с грозно опущенными острыми рогами окровавленную Зорьку, ту самую корову, которой он много лет назад смертельно распорол вымя. Запыхавшийся Грушаков в страхе зажмурил глаза, а когда вновь открыл, то жуткого виденья как не бывало. Сашка в досаде смачно сплюнул в сторону лиственницы, крутнулся на месте и рванул дальше по берегу, но, зацепившись за гибкий, оттопырившийся над землёй корень, не удержал свой корпус на весу и со всего маху плюхнулся животом на торчащий сук, который и вошёл в Сашкины внутренности, как нож в масло. Однако под тяжестью тела деревяшка сломалась, и Грушаков завалился набок. Адская боль пронзила всё существо беглеца, но у него хватило сил вырвать алый от крови заострённый сук из горящего, будто кто засыпал туда углей, чрева. Уже не осознавая от дикой боли, что он делает, Сашка дёрнулся всем своим грузным, обильно забрызганным кровью телом и, покачиваясь из стороны в сторону, силился идти снова вперёд, балансируя по краю косогора. Но всего через несколько слабых шагов он вдруг начал отчаянно клониться влево, ступил еще раз на зыбкую кромку травянистого обрыва и, разбивая гладь воды, плашмя полетел на дно затона. Последнее, что гаснущим взором различил Александр Никифорович Грушаков сквозь поднимающиеся вверх пузырьки и донное прозрачно-преломляющееся течение, — это поблескивающий золотом на плоских плитах дна огромный восьмиконечный крест и лежащие рядом на боку серебряные колокола. «Вот я вас и нашёл!» — успел выдохнуть уже не чувствующий боли Сашка, прежде чем в рот ему хлынула студёная горная вода.
Через некоторое время, вволю поволочив перед этим остывающее тело по затону, течение вытолкнуло утопленника на стремнину, где он тут же был подхвачен весёлой волной и на её гребне выброшен в клокочущий створ свирепой Быструхи.

Еще не растаяло эхо прозвучавшего с верхушки утёса выстрела, а разведчики с охотничьими ружьями, короткими перебежками и перекатами в траве уже достигли спасительного кедрача. Прокоп пробирался к правому склону утёса, Владимир — к левому, чтобы с двух сторон взять в клещи и обезоружить или подстрелить неведомого стрелка. Легко раненный Валерий отполз от коней и замер с ружьём наизготовку в естественной ложбинке, под широким зонтом отцветающего дягеля.
На тыльный уклон разведчики выбежали почти одновременно и, показав знаками, кому куда, бесшумно начали подъём к скалистой вершине. Минуты через три они уже профессионально изучали Сашкино лежбище. Прокоп поднял со щебня карабин, умело извлёк из ствола заклинивший патрон и покачал головой. Владимир присел рядом с горько плачущей у скалы Натальей. Она испуганно отодвинулась от него.
— Володенька, не стреляйте, пожалуйста, Сашу! Я знаю, что он не в себе. Я видела, он одумался, а то бы разве бросил он свой карабин и унёсся куда-то сломя голову?
— Ты, девонька, не реви так, не убивайся. Все ведь, слава Богу, живы. Сейчас походим по долине и братца твоего отыщем. Не бойся, мы ничего плохого Гусёнку не сделаем. Так, может, поучим малость, да вразумим, что нельзя по людям палить. Да ты, Наташа, успокойся. Глянь-ка, вон и Валера поднимается сюда. Вот ты ему и расскажи, какими судьбами вы здесь очутились и почему Сашка открыл по нам пальбу.
Валерий с обмотанной наскоро рукой и ружьём на плече, как только увидел Наталью, даже несколько растерялся и ничего не понимающим взглядом обвёл всех, дольше задержался на карабине в руке Прокопа и только потом недоумённо и как-то виновато обратился к девушке:
— Наташа, за что ты так с нами? И как ты нас нашла?
Наталья ничего не сказала в ответ, только, захлюпав носом, еще громче зарыдала. А Прокоп и Владимир, услышав этот неожиданный вопрос, как по команде, одновременно открыли рты и удивлённо переглянулись.
— Ну, ты даёшь, братишка! Это сроду не она, а братец её распрекрасный, Гусёнок. Теперь он в бегах, а нам его искать, время терять. Ладно, разбирайтесь тут сами, а мы с Прокопом к лошадям, да проедем, поищем, куда сбежал Сашка. И найдём, если только он не ушёл через перевал. Тогда уже, наверное, в Талове и свидимся.
День поисков не дал ничего, Прокоп и Владимир, а позже и присоединившийся к ним Валерий объездили всю долину, вскарабкивались на предгорья, заглядывали и на берег. Для очистки совести походили, попрыгали по плитам и валунам вдоль реки, издали глянули на заросший акацией косогор, с темнеющей поодаль лиственницей, и решили, что сюда, на открытый и отовсюду просматриваемый участок, Сашка вряд ли бы сунулся. Скорее всего, парень трусливо бежал из долины тем же путём, как и попал в неё, и, перебредя Быструху, притаился где-нибудь в тайге, а может, уже давно и чешет во все лопатки в город.
Поэтому к вечеру поиски свернули, переночевали в сторожке, а утром, с восходом солнца, начали подъём на перевал. Через двое суток на выбитой в базальте в незапамятные века тропе у белопенного створа Сучьей дыры, крепко обнявшись на прощанье, друзья расстались. Прокоп, верхом на мохнатой монголке, ведя в поводу навьюченных кожаными непромокаемыми торбами двух других лошадей, уехал вниз по течению. А два брата Антроповых и немного успокоившаяся, но по-прежнему безучастная ко всему Наталья с рюкзаками за плечами ушли вверх по течению, чтобы за недальним лесистым утёсом свернуть в гору, а оттуда и до Талова рукой подать.

Зимой, в канун нового, 1950 года, в горняцком городке Талове играли пышную свадьбу. Наталья Никифоровна Грушакова выходила замуж за Сергея Владиславовича Самсонова. О судьбе её брата Александра, пропавшего летом в горах во время альпинистского похода, ни невеста, ни гости разговора не заводили. То ли не хотели портить торжества, то ли отболело.


Эпилог

Черный как смоль, с двумя желтыми продолговатыми заклёпками выше холодных радужных глаз, блестяще-кольчатый уж распрямил закрученное в спираль гибкое длинное тулово — чулок, и предостерегающе шипя, поминутно выбрасывая свой раздвоенный влажный язычок, медленно отполз под широкие, в беловатых прожилках по тыльной стороне, листья репейника.
— Ишь ты, какой смелый! Не боится, гадина, людей, — Василий Грушаков осторожно обошёл то место на тропинке, где только что лежал уползший уж. — Раздавить бы заразу каблуком, и дело с концом.
— А кто тебе мешал? Ты же первым идёшь. — Вадим Самсонов, двоюродный брат Василия, поправил лямки рюкзака и назидательно сказал: — Вообще-то уж — змея безвредная и добродушная, главное, не наступать ей на хвост.
— Да знаю я, а будь это гадюка, давно бы размазал по тропинке.
— Вот опять и понесло тебя, Вася, за дальние моря и синие горы, — подала голос шедшая третьей Катя Шахворостова, однокурсница и девушка Вадима.
— Ладно, проехали. — Василий был старшим по возрасту и поэтому полагал, что он автоматически является и лидером их небольшой, для посторонних — туристической, а по их с Вадимом замыслу — поисковой группы. — Сейчас мы, ребята, спустимся в ту самую долину, где, по рассказам тётки Натальи, пропал мой отец. Разобьём лагерь, сегодня отдохнём, а завтра с утра начнём обследовать всю эту чёртову местность. Отсюда хорошо видать, какая она безразмерная! Да еще, поди, за эти годы всё позарастало дурбеем и стало непролазно.
— Дорогу, Вася, как говаривает наш преподаватель по истмату Рафаил Казбекович, осилит идущий. Вот и пойдём вперёд. Чего на неё пялиться, на эту долину? Всё равно она будет нашей, да, Катюша?
— Что-то вы, мужчины, не в меру разболтались. Меньше бы языками чесали — давно бы на месте были.

За четверть века в долину Теремков, как скоро сообразили ребята, ни разу не ступала нога человека. Тропинка оборвалась, как только группа спустилась со скалистого склона в пихтовый подлесок, и здесь хочешь не хочешь, а пришлось продираться вниз сквозь заросли и дебри валежника, ориентируясь на вековые деревья, возле них и трава пониже, и просветы пошире, и буреломы пореже. А когда, наконец, наткнулись в складках очередного лога на ручей, то и вовсе повеселели: теперь-то точно выйдут в низменность долины, так как бежать вверх заставить воду еще никому и никогда не удавалось. И верно, минут через пятнадцать дебри начали редеть, и впереди открылась обширная лощина неописуемого своеобразия и красоты. Схожие и по числу, и по очертаниям с дружиной былинных витязей, что отдыхая после битвы бесцельно разбрелись по крепости, пластинчатые скалистые утёсы — останцы были как все вместе, так и каждый в отдельности — изумительны в своей богатырской неповторимости.
— Ребята, я вот что подумала. — Катя отвела свои красивые серые, очарованные увиденным глаза от утёсов и обратилась к спутникам: — Сейчас обследуем эту сказочную долину, а когда вернёмся в город, я пойду в горком комсомола, в отдел туризма и спорта, и там официально застолблю это место за собой. А что? Удостоверение инструктора по туризму у меня есть, опыт кое-какой, как вам известно, тоже имеется. Составлю карту маршрута, вы мне поможете расчистить две-три опушки под стоянки. В дальнейшем можно строить планы и на размещение здесь полноценной туристической базы.
— Погляжу я на тебя, Катюша, так ты вылитый Наполеон в юбке, — Василий Грушаков быстро пригасил усмешку. — Пришла. Увидела. Победила. И вообще, ты здесь изрекаешь прямо Нью-Васюки какие-то!
— Предположим, что вовсе и не Наполеон, а Юлий Цезарь произнёс эту крылатую фразу, — без тени раздражения в голосе перебил Грушакова Вадим. — Но главное в другом — мне, например, Катина идея нравится, и мыслит она вполне даже масштабно. Почему вся эта красота должна пропадать вдали от человека, когда можно и нужно обратить эти природные богатства на пользу людям. Я первый записываюсь под твои созидательные знамёна, Катюша.
— Вот вы уже и вдвоём запели одну песню, — недовольно проворчал Грушаков. — Я так и знал, что этим кончится. Ты, брат, хочешь, обижайся или нет, но я скажу тебе без обиняков — не рановато ли ты устраиваешься под каблуком у Кати? — Василий бросил косой взгляд в сторону девушки и опять как-то непонятно ухмыльнулся: — Как бы ненароком она тебя не раздавила! И тогда — прощай все наши грандиозные планы и дела! Ты хоть предупредил бы заранее, я бы заказал в нашей заколоченной церкви службу за упокой свободного сердца комсомольца Вадима Самсонова, — попробовал напоследок всё обратить в шутку Грушаков, однако попытка эта не возымела должного эффекта.
Вадим и Катя насупились и молча начали развязывать свои рюкзаки и выкладывать содержимое рядом с толстыми, узловатыми, шершавыми надземными корнями кедра-великана, надо было готовиться к ночлегу. Грушаков обиженно пожал плечами и, не проронив больше ни слова, взял туристический топорик с пластмассовой ручкой и отправился к ближайшему тальнику нарубить пару жёрдочек и дюжину колышков для закрепления палатки.

Когда Василий проснулся и выбрался из палатки, солнце щедро осыпало жаркими июльскими лучами овальную, поросшую вереском полянку у их предгорного кедра, а другие, раструбом уходящие в долину зелёные опушки, с причудливыми пирамидками скалистых останцев, так вообще залило своим целебным космическим светом. Грушаков сладко, с хрустом в костях, потянулся и направился к костру, возле которого Катя с половником в руке хлопотала над булькающим, видимо, только что снятым с рогульки, котелком с походным варевом. Что завтрак будет вкусным, Василий понял, едва втянул через ноздри в себя ароматный запах, идущий от костра.
— А мы только что собрались тебя будить. — Вадим приветливо улыбнулся подошедшему брату и продолжил раскладывать на постеленном в тени кедровых лап одеяльце капроновые миски, медные кружки и алюминиевые ложки. Уже нарезанный крупными ломтями хлеб и свежие, в пупырышках, огурцы лежали посредине походного стола — достархана. — Что-то ты, Василий, нынче разоспался.
— Да если бы так, — откликнулся Грушаков. — Это вы сопели в две норки на всю палатку, а я полночи ворочался, как на сковородке, никак не мог уснуть. Вроде и не душно было, но чёрт его знает, таких ночей я и не припомню в жизни. А потом еще и страх какой-то наполз, противный, липкий, что-то будто надавило на грудь, вот тогда-то я неожиданно и заснул. — Василий укоризненно покачал вихрастой головой. — Но лучше бы я этого не делал. Представляете, я сразу очутился, как понял, где-то здесь, в этой чёртовой долине — пропастине, но только не в том месте, где мы сейчас готовимся завтракать, а дальше, внизу, неподалёку от реки, куда мы пока что не дошли и где, как сами понимаете, никогда прежде не бывали. А сон такой чёткий, как явь, и причём — яркий, цветной. Я стою посреди поляны, а мимо меня какие-то тени мрачных старух в чёрном туда-сюда шастают. Проходят чуть ли не сквозь меня, а как бы и не замечают, что человек стоит на их пути. В платках укутаны, думаю, дай загляну в лицо-то им, наклонился к одной, когда она мимо шествовала, глянул — а глазницы-то пустые, вроде и кожа дряблая на скулах имеется, и нос проглядывается, худой и заострённый, а вот глаз нет! Пока я рот-то свой раззявил, то ли от изумления, то ли от испуга, она — шасть сквозь меня, и нет её. А внутри у меня, чувствую, всё пообрывалось и так похолодало, пооблипло, как будто кто за шиворот воды ледяной плеснул. Но вдруг эти бабки разом пропали, мне как-то сразу полегчало, и я отправился на берег реки. Подошёл, сел на большой камень и начал любоваться чистой, прозрачной водой, из которой вверх выпрыгивали блестящие рыбы разного размера. Мне захотелось поймать хоть одну, и я, не снимая брюк, вошёл в воду, но не успел даже подставить ладони, чтобы схватить рыбёшку, как вдруг из речной глубины на поверхность выступил какой-то тощий дед с жидкой сивой бородкой. Он выходил из воды, а одежда на нём, я это хорошо рассмотрел, была почему-то сухая. Старик посмотрел на меня строго так, погрозил, помахал кривым пальцем с тёмным ногтем перед самым моим носом и так же, как старухи, прошёл сквозь меня. Я оторопел, а пока приходил в себя, деда и след простыл. Но в отличие от безглазых старушенций, глаза-то у него были, и они такие, что не сразу и забудешь. Голубые, ясные, как у молодого, вот только холодные и какие-то с укором, что ли. Короче, мне опять стало не по себе и расхотелось смотреть на воду, я выбрался от берега на поросшую травой полянку и пошёл вдоль реки вниз по течению. Иду себе, посматриваю по сторонам и вижу — корова бусая пасётся на продолговатом бугорке. Я подхожу ближе, она меня не пугается, а всё так же щиплет зелёную травку, мирно так и беззаботно. А мне опять что-то не по себе. Пригляделся к корове, и меня как ошпарило: здоровое, как подушка, вымя у неё разодрано. Она двигается по бугру, а из раны на вымени вместо крови и потрохов выпадают на землю и катятся в мою сторону золотые подсвечники, цепочки, кресты. Мне бы нет — их подобрать да за пазуху спрятать, а я, наоборот, изо всех сил бегу от этой набитой драгоценностями коровы. И такая паника вдруг обрушивается меня, что я тут же и прохватываюсь, лежу в темноте, прихожу в себя, рядом вы сопите. Я успокаиваюсь и снова засыпаю, но сплю уже безо всяких кошмарных сновидений. — Василий помолчал и как-то кривовато, по-грушаковски усмехнулся своим мыслям: — Как там тётка Наталья любит выражаться, что-то наподобие того, что на новом месте приснись жениху невеста. Вот мне и наснилось: и невесты, и жених, да еще и приданое в придачу.
— Да, странный сон. Прямо тени забытых предков какие-то. — Вадим серьезно посмотрел на замолчавшего брата. — Ты сам-то как всё это можешь объяснить?
В ответ Василий только передёрнул плечами и развёл руками. Зато Катя быстро нашла объяснение этому загадочному сну, и было оно будто бы понятным и доступным, как прибрежная плоская, поскобленная и отполированная водой плита, но вместе с тем образным и неожиданным.
— Просто ты вчера, Вася, сильно утомился в дороге. Вечером ни с того ни с сего на нас с Вадимом взъелся, наехидничал, а совесть твоя и выдала тебе за это такой художественно-поэтический сон. Я тебе его легко растолкую: бабки и дед — это твои мысли о нас, корова — это лежащая перед нами долина, а золотые украшения — это Вадим и я, твои драгоценные друзья. — Катя добродушно улыбнулась. — Так что не бегай от нас — и всё наладится.
— Твоя версия, Катюша, конечно же симпатичная, — вроде как согласился Грушаков. — Но весьма неубедительная. Сравнить бабок и деда с моими мыслями — это еще куда ни шло, а вот прекрасная, по твоим же словам, долина в образе коровы с разодранным выменем — это ни в какие ворота не лезет. Да и про драгоценности надо еще крепко подумать. Зато Вадимовы «тени забытых предков» — над этим стоит поразмышлять. И без дураков.
Василий подобрал раздвоенный на конце толстый сук и поворошил им затухающий костёр. Угли дружно вспыхнули, и ярко-оранжевое пламя сделало костёр похожим на миниатюрный осколок, отпавший от жаркого солнца на голубом, без единого облачка, небе.
— Вадим, может быть, мать тебе еще о чём-то отдельно рассказывала, кроме того, как они очутились в этих Теремках и в сильную грозу потеряли здесь друг друга? — Василий бросил сук в костёр и повернулся к брату. — Зачем они с отцом вообще сюда пошли? Что здесь забыли? Не клад ли какой кержацкий искали?
— Ты, Василий, не хуже меня знаешь историю о том, как дядю Сашу снесло течением и старообрядцы его спасли…
— Да, но только в общих чертах. Ты же в курсе, что мать твоя на эту тему не особо любит распространяться. Всю информацию из тётки Натальи приходится едва ли не клещами вытягивать, как говорится, в час по чайной ложке.
— Вот я и полагаю, что они сюда отправились, скорее всего, поблагодарить кержаков за спасение твоего отца. Так, по крайней мере, намекала мама. Один раз она проговорилась о какой-то самодельной карте, но, когда я переспросил её, мама сказала, что оговорилась, что никакой карты и в помине нет и никогда не было. Будто бы по памяти дядя Саша привёл её в эту долину.
— А кержаков-то хоть нашли кого?
— Нет, мол, к тому времени те перебрались уже куда-то дальше в горы. А когда я ненароком спросил маму про клад, она отшутилась, что ты, дескать, для нас с отцом самый ценный клад и других нам и на дух не надо.
— А что? Наталья Никифоровна права, — с весёлыми интонациями в голосе вмешалась в разговор братьев Катя. — Ты, Вадим, не просто какой-то там клад, ты — моё сокровище. А если серьезно, то хватит уже, наверное, ребята, вести на протяжении всего нашего похода одни и те же разговоры: как да что, было или не было. Мы уже в долине, давайте обследуем её, осмотрим все потаённые уголки. Если повезёт, Василий, может, и отыщем что из вещей, связанных с твоим отцом, — примирительно закончила Катя.

Глянцево-зелёные заросли одичавшей крапивы венчали изжёлта-серые султаны созревающих мохнатых семенников. Скоро август, время, когда разлетятся парашютики семян уже не только по монастырскому заросшему по плечо человеку двору, но и за сгнившую поскотину, от которой и остались-то, напоминающие корни обломанных зубов, редкие листвяжные столбики. Буйные заросли крапивы, сибирской полыни и чертополоха давно и надёжно спрятали в себя и кельи, и хлев с сараями поодаль от них. Одни лишь тесовые крыши, как перевёрнутые лодки, казалось, легонько покачивались от знойного ветерка, или это просто шевелились в мареве волнообразно, то наплывая на кровли, то откатывая от них, изумрудные озёрца высокой, густой и переливчатой травы. Вадим перевёл свой взгляд выше, на кедровые раскидистые кроны. Все они были щедро усыпаны светло-коричневыми смолистыми шишками.
— Эх, братцы, рановато мы сюда нагрянули. — В голосе Василия прочитывалось неподдельное сожаление. Он тоже внимательно оглядывал этот будущий знатный урожай кедровых орехов. — Пока что шишка — голимая смола, а вот через месяц бы, так и намолотить можно кулей по десять на каждого.
— Намолотить-то намолотишь, а вывезти как? — Вадим был, как всегда, серьезен. — Ни машина, ни телега через горловину, ту, что на верху, не пройдёт. А на себе — так до морковкиной заговни не управишься.
— Да это я так, к слову. Когда нам заниматься этой шишкой? Но ты же меня знаешь — не могу я пройти мимо, если увижу, что рядом что-то плохо лежит и спокойно можно взять. Сколько себя за это ломаю, но пока с переменным успехом.
— Вот это по-нашему, по-комсомольски, — подала голос стоявшая на утоптанном пятачке позади ребят Катя. — Самокритика — это, Василий, верный путь к моральному выздоровлению.
— Ну, ты загнула, Катюша. Где ты видишь больного? Да будет тебе известно — я не люблю самокопанья. Это у меня так, случайно вырвалось, и адресовалось, заметь, отнюдь не для твоих красивых ушек, а моему двоюродному брату.
— Ты, Вася, как из зоопарка, ни дать ни взять — настоящий ёжик, — девушка хоть и не обиделась, но чувствовалось, что близка к этому. — Ни по шерсти не погладить, не провести ладошкой против твоих колючих иголок.
— Что вы, ребята, опять сцепились! Пойдёмте-ка лучше тропы пробивать к этим строениям. Может, чего ценного там отыщем. — И Вадим, подняв руки над головой, чтобы не обжечься, первым принялся уминать кирзовыми ботинками крапиву перед собой.
Обследование всех сохранившихся монастырских строений не дало ничего, что бы приблизило ребят к раскрытию тайны пропажи Александра Грушакова. На это ушёл почти весь день, и надо бы позаботиться о ночлеге. Катя предложила было расположиться в одной из келий, но парни сомнительному отдыху в тесной, к тому же полуистлевшей от времени и заброшенности комнатке предпочли, как выразился невозмутимый Вадим, здоровый сон в палатке на лоне природы.
Всю ночь в той стороне, откуда ребята спустились в долину Теремков, погрохатывало, тусклые сполохи дальних молний освещали тыльную, направленную на юго-восток, к коренному, Ивановскому хребту, стенку палатки. Однако разбуженным грозой Вадиму и Кате, — на Грушакова раскаты грома никак не подействовали, разве что парень стал еще громче храпеть в своём углу, — так и не удалось дождаться барабанной дроби первых капель по брезенту палатки. Видимо, ливень так и застрял где-то, зацепясь тяжёлыми, неповоротливыми тучами за острые пики белоснежных вершин, да там весь и иссяк, скатившись мутными потоками в истоки горных ручейков и речек.
Утром следующего дня Василий наметил для себя поход вниз по течению стремительной Быструхи. Вадим и Катя решили составить ему компанию. За два с лишним десятилетия капризная, вырвавшаяся из узкой теснины туннеля в горе на относительную равнину, река не раз меняла своё русло, о чём свидетельствовали подсохшие, поблескивающие на солнце крупинками кварца, каменные борозды и песчаные проплешины на той, противоположной от ребят, стороне, и намытые течением галечные продолговатые островки, разбросанные по Быструхе там и сям; да и этот берег был обрывистым и даже опасным, стоило только посмотреть на очередной береговой изгиб своенравного движения взбаламученного и вспученного ночной грозой потока, где зелёный дёрн и плети засохших корней нависали над промоинами — нишами под берегами наподобие косматых землистых козырьков. Недаром ведь в народе подмечено, что и мельницу вода ломает, особенно если она такая неуправляемая и пронырливая, как в реке Быструхе.
Могучая лиственница, что когда-то возвышалась на поляне метрах в десяти от берега и годовые древесные кольца которой никому не сосчитать, теперь достаивала свои последние сроки. Река вплотную подобралась и к ней. Корни, нависающие над бешеным потоком и поминутно окунающиеся в проносящиеся волны, уже давно были отшлифованы до блеска и растереблены до косичек. Те же, что по-паучьи вцепились в размываемый берег, с каждым часом подмокали, хватка ослабевала, неумолимая вода подплёскивала и уносила на стремнину не только песчинки, но и мелкий разноцветный галечник, очищая и делая беспомощным уже и само стержневое матёрое корневище.
— Ребята, вы бы держались подальше от берега, — Катя смахнула набок изящной ладошкой прядь вьющихся, выбившихся из-под цветной панамки золотисто-русых волос, другой рукой поправила сползшую с хрупких девичьих ключиц лямку рюкзачка. — Видите, какие буруны! Слизнут в мутную водичку — и поминай, как звали!
— Не будь перестраховщицей, Катюша. Мы итак метрах в трёх от береговой кромки идём. — Выспавшийся Василий чувствовал себя так превосходно, как никогда, шаг его был твёрд и пружинист. — Сами мы в воду, как ты понимаешь, ни за что не полезем, а стряхнуть с этой полянки в речные объятья нас сможет одно только семибалльное землетрясение, которого, как ты замечаешь, пока что не ожидается!
— Да ты, брат, поэт! — широко улыбнулся Вадим. — Что-то раньше я подобного высокого слога за тобой не замечал, или на тебя так подействовала вся эта первозданная красота?
— Ну, красота не красота, а вот общение с тобой и с Катюшей мне как дополнительный стакан парного молока, которое, ты же знаешь, как я обожаю.
— Я ушам своим не верю! Вадим, ущипни меня, только не больно, — или всё, что я здесь слышу, действительно — не сон? Наш ёжик наконец-то осыпает все свои колючие иголки и на глазах превращается в необыкновенного лапочку, да такого, что у меня и слов нет!
— А вот такие мы с братом. — Вадим помолчал, подыскивая необходимое слово, и произнёс раздельно по слогам. — Не-пред-ска-зу-е-мы-е! — И шутливым тоном закончил: — Так что прошу любить и жаловать нас, уважаемая и даже горячо любимая Екатерина Станиславовна!
Вадим весело пробежал вперёд, обернулся, согнул правую руку в локте, кулак упёр себе в бок, чтобы получился этакий крендель, подбоченился и подставил его нагнавшей Кате, приглашая её просунуть тонкую загорелую ручку в полое пространство этого мускулистого кренделя. Василий, наблюдая за их дурачествами, чуть приотстал, доброе расположение духа, с которым он сегодня выбрался из своего ватного спальника, так и не покидало парня. Что-то необъяснимое происходило в эти два дня с ним, оно и радовало, и пугало одновременно. Радовало тем, что недовольство и раздражение, с которыми он жил не один год, незаметно таяли в его душе. Пугало тем, что, если так будет продолжаться и дальше, он, как ему казалось, в какой-то момент потеряет всю твёрдость характера, и тогда любой сможет вытирать свои ноги об него. Но что-то внутри подсказывало парню, что опасения его несколько преувеличены и твёрдость характера, а тем более воля, от того, что он будет больше радоваться и идти навстречу людям, сильно-то и не пострадают. Василий мысленно одёрнул себя и по привычке усмехнулся: ну, вот, мол, дожил — уже и в самокопаниях погряз, как курица в апрельской грязи!
Между тем Вадим и Катя еще более отдалились от Василия. «Пусть резвятся, нагоню попозже, что мне им мешать», — парень подобрал плоский голубой камешек и запустил его крутой дугой вверх. Камешек без брызг вошёл в воду у противоположного, относительно спокойного берега. Василий удовлетворённо хмыкнул. Этому приёму бросания камней в реку он научился в детстве, когда они с соседскими мальчишками днями пропадали на городской речке. А назывался этот метод хоть и простенько, да не совсем понятно — замок. Ладно, замок так замок, главное, что навыки не забыл. Настроения у Грушакова прибавилось, он даже замурлыкал какой-то популярный мотив, когда где-то рядом вдруг страшно ухнуло, затрещало. Боковым зрением Василий, только что любовавшийся игрой стремительных волн, машинально зафиксировал неестественную подвижку могучей лиственницы на фоне горного гребня и синего неба, когда та как бы нехотя провернулась вокруг своей оси и, ускоряясь, начала заваливаться, но не поперёк реки, а вдоль берега, прямо навстречу их весёлой группе.
То, что произошло дальше, поначалу повергло Василия в оторопь, ноги будто вросли в землю, голова сделалась пустой и звонкой, во рту пересохло. Падающая лиственница с треском ломаемых веток гулко ударилась о землю, спружинила, ствол подпрыгнул над поляной и резко отвалился к затравевшей полоске берега. Шедшие впереди Вадим и Катя кустистой, растопыренной кроной были тут же сметены в несущийся поток. Василия обдало горьковатым запахом хвои, однако ни одна светло-зелёная мягкая лапа не достала до его лица, зато это разом привело парня в себя, и он, не думая, скинул с плеч рюкзак и бросился с берега в пучину. Вода была прохладной, волны дробно искрились тысячами маленьких солнц, но это не помешало подхваченному стремниной Василию почти сразу отыскать глазами метрах в семи перед собой то пропадающую, то снова выныривающую из волн мокрую, уже без панамки, растрёпанную голову Кати. Василий, плывя вразмашку саженками, устремился к девушке. Когда до Кати оставалось совсем немного и можно было протянуть руку, голова её вдруг исчезла с поверхности реки. Парень набрал полные лёгкие воздуха и нырнул. Вода хоть и прояснела по сравнению с той, какой она была утром, но до всегдашней прозрачности её было еще ох как далеко. Василий скорее почувствовал, нежели различил перед собой уносимый течением тёмный и уже безвольный, будто тряпичный, силуэт захлебнувшейся девушки.
Силы его удесятерились, парень в один миг под водой настиг Катю, подхватил её левой рукой, привлёк к себе и, оттолкнувшись от неглубокого каменистого дна, выплыл на поверхность. Ближе всего к нему, наискосок, ниже по реке лежал небольшой галечный островок, туда, уверенно борясь с течением, Василий и направился, удерживая на плаву лишившуюся чувств Катю. Выбравшись на сушу, он, присев на одно колено, на другое, согнутое, переложил девушку животом вниз, сдвинул набок её рюкзачок и легонько надавил ладонями ей на спину ниже лопаток. Изо рта девушки на песок вылилось со стакан жидкости, Катя закашлялась, прерывисто задышала и, наконец, пришла в себя. Василий осторожно снял с девичьих плеч намокший, потяжелевший рюкзачок, отложил его в сторону и бережно перенёс девушку на широкую, плоскую плиту. Катя приподняла голову и недоумённо обвела глазами вокруг. Взгляд её был хоть и растерянным, но уже вполне осмысленным.
— Васенька, а где же Вадим? — В слабом дрожащем голосе девушки слышались нотки отчаянья.
— А вон он, бежит по берегу, волосы на себе рвёт. — Василий небрежно показал рукой в ту самую сторону, откуда их несколько минут назад сбросило в реку и где, раскорячившись, на краю лежала виновница их рискованного купания, поверженная, с вывернутыми корнями лиственница. За напускной небрежностью Грушаков пытался скрыть внезапно окативший его страх. Едва схлынула горячка, как он по-настоящему испугался и за девушку, и за себя, и уже не очень-то верил, что это он сам, без чьего-либо понуждения, сиганул в бурлящий поток и спас человека. «Ну, ты, парень, даёшь! — мысленно похвалил свои действия Грушаков и усилием воли взял себя в руки. Страх пропал, и Василий вернулся в обычное своё состояние. — Скажи кто другой про меня такое — в жизнь бы не поверил!»
В это время Катя самостоятельно встала с плиты и принялась размахивать руками и звать Вадима, стараясь перекричать шум несущихся волн. Тот в ответ, сложив ладони рупором, тоже что-то кричал, однако слов было не разобрать. Наконец Вадим не выдержал, помахал правой рукой — дескать, ждите, сейчас буду! — и прямо с обрывчика щучкой нырнул в реку. Катя невольно бросилась к воде, но, увидев вынырнувшего и уверенно плывущего к ним Вадима, успокоилась и вновь присела на тёплую плиту.
— Катенька, ты цела? — едва достигнув островка, обратился к подбежавшей девушке Вадим. Он ласково приобнял плачущую Катю. — Ну, не надо реветь, всё же обошлось. Мы живы, здоровы. Я вижу только, что у тебя плечо поцарапано. Ничего страшного, вернёмся в лагерь, надо йодом из аптечки прижечь. А ты, Василий, как? Не побился о камни? Нет? Ну, вот и хорошо. Спасибо тебе за Катю. Я всегда знал, что мой брат — парень что надо!
— Хватит меня нахваливать, не то сейчас покраснею, — Василий был явно польщён словами Вадима. — Ты лучше расскажи, что с тобой произошло? Ведь после того, как вас сбросило в Быструху, я с берега увидел только тонущую Катюшу, а тебя нигде не заметил. Вот я сразу и кинулся спасать её, хорошо хоть успел. А ты-то где был?
— В том-то и дело, что меня бы ты в любом случае не нашёл на поверхности. — После этих слов Вадим осторожно потрогал свой затылок. — Как садануло по темечку — вон какая шишка напухла! — так я и вырубился. От сильной боли, наверное, в последний миг я так плотно стиснул зубы, что вода, пока я какие-то мгновения находился без сознания, даже не попала мне в горло. Правда, когда пришёл в себя, хлебанул маленько, но это мне и помогло моментально сообразить, какая опасность меня поджидала, не вернись я вовремя в сознание. А выбраться из реки — это было, как говорится, делом техники. Вот только снесло меня аж вон к тому повороту. Как вылез на берег, осмотрелся — и давай шарить вверх и вниз по течению, вас искать. — Вадим помолчал и сказал: — Теперь надо думать, как нам на большую землю вернуться, не будем же мы на этом каменном островке куковать до темноты. Обед мы проплавали, поспеть бы к ужину! — напоследок попробовал пошутить Вадим.
— Ты что, брат, первый раз в тайге, что ли? — Василий укоризненно покачал вихрастой головой. — Или не знаешь, что вода в Быструхе вот-вот спадёт. Видишь, небо везде синее, ни тучки на нём, ни облачка, а это значит, что там, в верховьях, пополнять водные запасы нечем. Так что, я думаю, через час-другой ночной приток жидкости иссякнет, и мы спокойно переправимся на берег. Вон гляньте — выше по течению на перекатах уже и камни начали проступать из воды. По ним-то мы и перейдём. Пока есть время, давайте осмотримся на этом островке и позагораем. — Василий усмехнулся, но как-то по-доброму. — А вот на купании, по известным нам всем обстоятельствам, я категорически не настаиваю.
Оплёскиваемый отовсюду волнами островок был сравнительно небольшой, продолговатый, как бы сдвинутый набок к противоположному берегу, сверху и внизу по течению заострённый. Та сторона, где находились ребята, пологая, разноцветные окатыши будто сложены в причудливую мозаику; другая сторона, наоборот, была крутой и обрывистой, наверное, из-за того, что волны бились в подвёрнутый бок островка, норовя отковырнуть и уволочь мокрый галечник на подвижную глубину. Было понятно, что век у данного, нагребённого водой кусочка суши недолог — еще две-три обильные грозы, и Быструха растворит в себе этот не самый маленький из речных островков. Эх, если бы эти мозаичные камни умели поведать или хотя бы намекнуть молодым людям, которые лежали сейчас на плоских плитах, приходя в себя после пережитого, — что сокрыто вот уже много лет среди спрессованной галечной толщи!

Пёстрые кедровки, поклёктывая и резкими вскриками огрызаясь друг на друга, летали вокруг разлапистой кроны исполина кедра. Созревали шишки, и птицы ревниво делили территорию. Ребята только недавно поднялись сюда из долины, скинули с плеч рюкзаки и сейчас отдыхали, сидя на толстых корнях в хвоистой тени и негромко переговариваясь. Пять дней назад это место послужило им первой ночёвкой в Теремках. А теперь это был их последний привал перед крутым подъёмом на перевал.
Вадим, Катя и Василий, как и свойственно большинству молодых людей, быстро оправились от происшествия с поваленной лиственницей и за оставшиеся дни неплохо исследовали почти все уголки несказанной долины, прошли по руслу Быструхи, побывав и около громокипящего створа на выходе реки из Теремков; а когда совершенно случайно наткнулись в дебрях на монастырский погост, Грушаков буквально на коленках исползал всё вокруг высоких, почерневших от времени восьмиугольных крестов, тщательно изучая любую малейшую трещинку и пытаясь отыскать хотя бы слабый намёк, дающий спасительную ниточку к поискам пропавшего много лет назад, еще до рождения Василия, отца. Однако на суровых монастырских крестах не сохранилось ни одной не то что таблички, а и просто какой-либо надписи. Правда, на двух ближних к дремучему лесу могилах, в перекрестьях были вырезаны квадратные углубления, и в этих нишах можно хоть и с трудом, но угадать образки, а вот что за святые запечатлены на них — этого уже не различить и самому зоркому следопыту. После посещения погоста у Вадима и Кати сложилось впечатление, что Василий потерял всякий интерес к дальнейшим поискам, да он и сам как-то раз печально обмолвился, что, мол, ясности в пропаже отца так никогда и не будет.
Позднее июльское солнышко грело щедро, но не пекло. Накануне ночью в горах и над долиной прогромыхала очередная кратковременная гроза, она больше освежила, чем вымочила землю. И сейчас дышалось необыкновенно легко. Воздух был насыщен хвойным запахом, густо замешанном на сладком аромате главного таёжного медоноса, василькового цвета кисточки-белковки, что привольно разрослась на склонах белка Непроходимого. Прежде чем идти дальше, ребята в последний раз оглянулись на расстилающиеся внизу Теремки. Теперь, когда они узнали поближе это удивительное место, у них возникло единодушное чувство, и об этом был разговор на привале, что они не просто побывали здесь, испытав опасное приключение, а проведя в окружении первозданной природы несколько замечательных дней, как бы породнились с укрытой от чужих глаз долиной. И даже всегда и во всём сомневающийся Василий согласился с тем, что лучшие, чем эти, условия для создания туристической базы, да и лагеря для начинающих альпинистов, в любом другом месте надо еще долго поискать.
— Ой, ребята, смотрите, что-то блеснуло! — Катя показала рукой на хоть и удалённый расстоянием, однако хорошо видимый со склона изгиб реки. — Вон там в воде, рядом с нашей поваленной лиственницей.
— Да, я тоже вижу, — откликнулся Вадим. — И луч такой слепящий, как у мощного прожектора!
— Вы за его направлением следите, — восторженно подхватил Василий. — Прямо в зенит метит! Не иначе как Быструха со дна вымыла огромный кусок слюдяного кварца.
Повеселевшие и ободрённые этим добрым знаком, ребята продолжили подъём на перевал. А внизу, на месте размытого островка, в кристально чистую воду соскальзывал по наклонной гладкой плите вынесенный на какое-то мгновение на поверхность восьмиконечный золотой крест. Быстрое течение поворачивало его гранями, словно подставляя на прощанье благодатным солнечным лучам, перед тем как окончательно погрузить эту монастырскую реликвию в недосягаемую светом глубину.

Валерий Поволяев
Горькая жизнь
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Китаеву часто снился голодный, холодный, насквозь, до костей, промерзший, изуродованный чужими снарядами Ленинград. В Ленинграде Китаев пережил то, чего, наверное, мало кому доводится пережить — блокаду.
Даже во сне, когда он видит двух или трех исхудалых, похожих на тени женщин, волокущих за собою санки с трупом, чтобы оставить тело дорогого человека на площадке, откуда его солдатский грузовик — старенькая, с надрывным голосом полуторка — увезет на кладбище, в братскую могилу, Китаеву делается плохо — начинает замирать, тормозить свой бег сердце и становится трудно дышать. По коже ползут колючие мурашки, он их ощущает даже во сне, ворочается на жесткой вытертой подстилке.
Просыпаться нельзя, нужно еще чуть поспать, поднакопить силенок, иначе на тяжелой работе не выжить, поскольку в шесть часов утра у входа в барак загромыхает железный лемех, по которому, целя в самый низ звонкого бока, ударят обломком старого коленчатого вала, изъятого из раскуроченного мотора «Уралзиса», возившего охранников, и тогда о сне можно будет только мечтать.
Сон переместится в разряд воспоминаний.
Поэтому приходилось досматривать жуткие блокадные видения, видеть серый, шевелящийся под напором мороза снег, серое небо, серые разбитые улицы, которые были завалены сугробами, а расчистить их у людей не хватало сил, так что судьба у улиц была одна — быть грязными, забитыми мусором, льдом, снегом до весны, а там солнце пригреет, приберет, помоет улицы, приведет в порядок и весь мусор с талой водой сбросит в каналы.
Выжить в Ленинграде многим помогали бытотряды, — их создавали при райкомах комсомола, — в первую, самую лютую блокадную зиму они хоронили мертвых, во вторую подсобляли ослабшим — носили воду, хлеб, топили железные печушки-времянки, затыкали пробоины, оставленные снарядами. В третью зиму блокада уже была прорвана.
Китаев сам был бойцом бытотряда, каждый вечер отчитывался за свою работу, писал секретарю райкома донесение — спас столько-то человек… И преувеличения в этом не было — на счету бойцов бытотрядов ежедневно оказывались десятки, а то и сотни спасенных людей, в основном, старых.
Дом, где жили Китаевы, постепенно вымирал — от голода, от холода, от ран. По опустевшим квартирам гулял ветер, углы стен промерзали насквозь. Когда допекали морозы и обогреваться было нечем, из пустых квартир этих волокли все, что могло гореть — книги, мебель, тряпки, портьеры; выколупывали паркет, срубали двери… Страшно было. Даже на фронте не было так страшно, как в городе.
Семья Китаевых дружила с другой семьей — Голубевых, живших через стенку, хотя и в соседнем подъезде — несмотря на разные подъезды, стенка у них была общей. Голубевых было трое — мать Екатерина Сергеевна, ученый человек, известный в городе исследователь морских течений, в том числе и балтийских, сын Трофим, пошедший по стопам покойного отца и ставший железнодорожником, и жена Трофима Вера, работавшая в обувной промышленности, в управлении и, видать, бывшая там приметным лицом — всегда щеголяла в новых модных туфлях, сшитых по заказу в экспериментальном цехе обувной фабрики «Скороход». И ей было, чем щеголять, — на достойных ножках «скороходовские» туфли смотрелись не хуже итальянских. Была Вера Голубева броской блондинкой с искристыми глазами и чувственным ртом. Многие считали, что Трофиму она не пара, хотя сам Трофим так не считал.
В конце января сорок второго года, в самую мучительную пору, когда от голода, кажется, уже вымер весь Ленинград, в дверь квартиры Китаевых раздался стук. Сам Володя Китаев, согнувшись в три погибели над хлипкой жактовской печушкой, жарил блинчики из горчичного порошка. Никаких других продуктов в доме не было, только горчичный порошок, да и тот Володина мама достала случайно. Блинчики из него получались, естественно, никакие, но если пару дней порошок повымачивать, постоянно меняя воду, то часть горечи из него уйдет и тогда можно будет лепить блинчики. Чтобы блинчики не подгорали, опытные блокадники жарили их на воде, либо машинном масле.
У Китаевых было немного масла — перед войной купили целую поллитровку, чтобы смазывать ножную швейную машинку, — у Голубевых был знатный «Зингер» — теперь это масло пригодилось для других целей. Сегодня Володя жарил на нем горчичные блинчики. Сизый чад хлопьями плавал по кухне. Мать, конечно, пожарила бы лучше, но она, ослабшая окончательно, лежала на постели и не поднималась.
Поначалу Китаев стука не услышал — сам слаб был и почти оглох на оба уха, а потом услыхал и, поморщившись недовольно — слишком уж от важного дела его отрывали, — пошел открывать дверь.
На пороге стояла Вера Голубева, опухшая, с серым лицом и тусклыми, словно бы погасшими глазами.
Китаев поклонился ей:
— Здравствуйте, Вера!
— Я пришла попрощаться, — тихим, лишенным всякого выражения голосом произнесла соседка. — Екатерина Сергеевна и Трофим умерли…
— Господи! — невольно вырвалось у Китаева.
— Их больше нет, — у Веры дернулась голова, будто ее пробил электрический ток, — тела я отвезла на кладбище, — в горле у Веры что-то булькнуло. Это были слезы.
— Господи! — вновь вырвалось у Китаева.
— Квартиру я забила досками, чтобы никто не забрался. Ежели что, присмотрите за ней, пожалуйста.
— Присмотрим обязательно, — тут голос у Китаева сорвался, что-то с ним произошло, он не мог больше говорить — слишком ошеломляющей была новость о смерти соседей.
Впрочем, в блокадном Питере, как на фронте, человек, узнавая о чьей-то смерти, почти ничего не ощущает… Линия фронта проходила совсем рядом с городскими кварталами, до окопов можно было добираться на трамвае — прямо на передовую ходил вагон, соблюдал расписание. В Ленинграде со смертью были также хорошо знакомы, как и на Пулковских высотах, и на Невском пятачке, и на Ладоге, и среди проломов во льду «дороги жизни»…
Немцы обстреливали Ленинград по одиннадцать часов в сутки, снарядов не жалели, но от голода людей все равно погибало больше, чем от обстрелов.
— Как же так, как же так? — у Китаева прорезался зажатый голос, — немного отпустило, — собственно, это даже не голос был, а шепот, незнакомый, какой-то дребезжащий, ржавый, — Екатерина Сергеевна и Трофим умерли, а мы и не знали.
— Ничего не поделаешь, — пожала плечами Вера. — Это жизнь.
— Это не жизнь, а смерть, — поправил ее Китаев.
Когда Вера ушла, уже не хотелось ни есть, ни блинчики жарить — Китаевым овладело странное, знакомое многим голодным людям равнодушие, когда ничего не хочется, ничто не привлекает внимание, весь мир, все предметы вместе с воздухом бывают окрашены только в один цвет — серый, — и человек ничего не ощущает, даже боли.
Несколько минут Китаев соображал, сообщать больной, ослабевшей от голода матери о смерти соседей или нет, и в конце концов решил не сообщать — пусть вначале поднимется на ноги, а там видно будет. Подцепил плоской деревянной лопаткой несколько блинчиков, скинул их в тарелку, проковылял в соседнюю комнату.
— Мам, поешь, — протянул тарелку исхудавшей, со светлыми проваленными глазами матери. — Сейчас кипяток будет готов… Поешь.
— Кто приходил? — неожиданно спросила мать. Китаеву казалось, что мать так же, как и он, от голода ничего не слышит, но мать засекла приход соседки.
— Вера приходила, — неохотно сообщил он.
— Чего хотела?
— Да я, собственно, так ни шута и не понял, — попробовал схитрить Китаев, но мать подняла правую руку, пошевелила синеватым холодным пальцем из стороны в сторону.
— Не ври, Володя, — сказала. — Ты не умеешь это делать.
— Да не вру я, мам.
— Врешь. Умерла Екатерина Сергеевна, а ты от меня решил это скрыть. Зачем? — голос у матери был спокойным, сухим, ничто в нем не выдавало особого волнения.
— Мам, у тебя чего, прорезался слух?
— Он у меня и не пропадал.
Китаев согнул неловким крючком палец, показал его матери:
— Загибаешь, мама. Слух у тебя пропадал, но сейчас восстановился. А чтобы он не пропал у тебя снова, съешь пару блинцов.
Мать вдавилась головой в подушку, в горле у нее возник и тут же исчез слезный взрыд.
— Жалко Катю, — произнесла она сухо, бесплотно как-то, — жалко Трофима, — во рту у нее снова возник и исчез взрыд. — Значит, Вера осталась одна… — над лицом матери появился легкий парок, несколько мгновений повисел неподвижно, затем неторопливо растаял. — Куда она направилась, не сказала?
— Сказала. К родственникам. Больше ей деваться некуда.
Мать закрыла глаза, давая понять, что на дальнейший разговор у нее нет сил.
— Мам, ты съешь блинчик, — попросил Китаев, — хотя бы один.
— Не могу, — мать открыла один глаз, тусклый, измученный. Второй глаз не открывался, он залип, — слишком уж они горькие, эти деликатесы.
— Других, мам, нету, — Китаев вздохнул. Мать все время держалась, вела себя мужественно, не жаловалась, стоически переносила и голод, и холод, но вот сейчас, когда заболела, что-то в ней надломилось — начала капризничать. — Чтобы было не так горько, тебе подарок, — Китаев сунул руку в карман и достал кусочек сахара.
Маленький, темный, казавшийся запыленным кусочек сахара. От удивления у матери открылся второй, залипший глаз.
— Держи, мам, — Китаев сунул ей сахар в жесткую, заскорузлую руку, — сейчас я тебе кипятка дам. Только съешь хотя бы пару блинцов, пожалуйста.
Мать согласно кивнула. Сахар ей не помог — на втором блинчике она споткнулась. Пожаловалась:
— Они не только горькие, но и керосином пахнут.
— Это, мам, от машинного масла. Больше жарить не на чем, — голос Китаева был тих и терпелив, исполнен сочувствия — он боялся, что мать умрет. Ей бы сейчас чего-нибудь мясного, котлетку, а еще лучше — пару котлет, и за котлетами, конечно, можно было пойти на рынок, но…
На рынок ходить было опасно — там разные усатые старухи с раздобревшими лицами торговали мясными изделиями… Из человечины.
Семья из соседнего дома купила десяток котлет, — точнее, выменяла их на перстень с сапфиром, — и в одной из котлеток обнаружила человеческий ноготь.
На Пискаревском кладбище дежурит специальный патруль, останавливает всех, кто выходит с кладбища с сумками. Если в сумке обнаруживает мясо — расстреливает без суда и следствия, без всякого разбирательства. Говорят, таков приказ самого Жданова.
— Поешь, мам, — терпеливо упрашивал Китаев, но мать отказывалась, двигала по подушке головой и плотно стискивала губы.
В голоде такое случается: наступает момент, когда человеку не хочется есть, ему кажется, что он сыт, любая пища, которая попадает в поле зрения, не нравится… Наступил такой момент и у матери.
— Не капризничай, мам, — просил Китаев, но мать еще крепче сжимала рот и на просьбы сына не реагировала.
Китаев расстроился, заморгал часто — был готов заплакать, молил Бога, чтобы мать не умирала, потянула еще немного. И Бог услышал мольбу человека — наутро мать приподнялась на постели, огляделась. Китаев опустил ноги с кровати, окунаясь в утренний холод, как в кипяток, навис над ожившей матерью:
— Тебе плохо?
В дрожащем сером воздухе лицо матери расплывалось, опухшие щеки беспомощно висели, будто ошмотья, подглазья тоже висели… Раньше Китаев даже предположить не мог, что от голода человек может полнеть, — оказывается, может. Впрочем, нездоровая полнота эта называлась опуханием. Сам Китаев, например, боялся заглянуть в зеркало и увидеть там вместо себя незнакомого человека.
— Не поднимайся, мам, — попросил он.
— Мне уже лучше, — сказала мать.
Ей действительно сделалось лучше: те блинчики, от которых она упрямо отказывалась вчера и которые ей тщательно сберегал Китаев, сегодня пошли, что называется, влёт — мать съела их с удовольствием.
Дело пошло на поправку. Видать, имелся кое-какой запас в истощенном организме, раз у матери появилось второе дыхание, а вот Китаев чувствовал себя хуже, чем вчера, много хуже.
На следующее утро уже не сын ухаживал за матерью, а мать за сыном — взяла ведро с привязанной к дужке веревкой и пошла на улицу за снегом.
— Аккуратнее, мама, — просипел ей вслед Китаев, — не поскользнись.
Если бы имелись силы, неплохо было бы сходить за водой на Неву — слишком уж дерет горло пресная снеговая вода, в ней нет никакого вкуса, от живой речной воды она отличается разительно, — но сил не было, поэтому приходилось приносить в дом снег и растапливать его.
Мать приподняла руку — поняла, мол, — и исчезла за дверью.
С делом этим она справилась успешно — принесла ведро снега с верхом, притоптанным ладонью, чтобы не рассыпался, умело разожгла колченогую железную печушку, кинув в нее десяток паркетин, выломанных в опустевшей квартире, расположенной этажом выше, и когда в нутре печки затанцевало, звонко защелкало, заухало пламя, поставила ведро на прогнутую прямоугольную спину «отопительного прибора».
— Молодец, мама, — едва слышно прошептал Китаев. — За это ставят пять баллов.
Где-то далеко, плохо слышная отсюда, из квартиры, завыла сирена, а в круглой, склеенной из плотной черной бумаги радиотрансляционной тарелке также кто-то ожил, и через несколько секунд послышался бесстрастный размеренный звук метронома.
Когда выли сирены, в Ленинграде ожидали немецких самолетов — прорвались, значит, гады к городу. Когда же начинал работать метроном — готовились к обстрелу: фрицы, выпив кофе, надевали на лапы двухпалые рукавицы и вставали к орудиям.
Обстреливали они Питер методично, долго, но обстрелы были менее противны, чем налеты бомбовозов. По вою снаряда всегда можно было понять, куда он направляется, какого калибра и вообще, твой он или нет, а вот авиационная бомба — существо непредсказуемое, никто никогда не определит, где она упадет. Китаев прислушался к метроному, свернулся, как в детстве, калачиком, — метроном и вой сирены означали, что город будут и снарядами обстреливать, и бомбить с самолетов, все одновременно.
Вскоре послышались взрывы. Раздались они недалеко, кварталах в трех от дома Китаевых, но ни мать, ни сын не обратили на них никакого внимания: к смерти Ленинград привык.
Через несколько часов и сирена прекратила выть, и метроном утих — наступал тяжелый, давящий зимний вечер…
Спустя два дня мать, сидевшая у печушки в расслабленной позе, неожиданно вскинулась, лицо у нее напряглось и она, сопротивляясь некой странной догадке, возникшей в мозгу, неверяще покачала головой.
— Не могу ничего понять, — пожаловалась она сыну. — У меня что, галлюцинации начались?
— Ты чего, мам, — сын обеспокоенно приподнялся на постели, — чего случилось?
— Мне кажется, в квартире наших соседей, у Голубевых, кто-то находится. Или это галлюцинации? Но как галлюцинации могли пробраться сквозь стенку, а?
— Не знаю, — неуверенно отозвался сын, — надо послушать.
Хоть и проходили звуки через стенку едва приметно — их почти не было, а Китаев все-таки сумел различить слабый кашель и глухой, очень далекий стук — на пол что-то упало… Китаев позвал мать.
— Мам, там действительно кто-то есть.
— А я о чем говорю?
— Что делать?
— Надо посмотреть, что там происходит. Пойду…
— Я с тобой.
— Не вздумай! Не поднимайся, лежи!
— Нет, мам, одну тебя я не отпущу. А вдруг там грабители? — Китаев ощутил, как по телу у него поползла колючая сыпь, ему сделалось холодно — ну словно бы кто-то напихал под одеяло льда и несколько кусков прилипли к груди и животу. Он с шипеньем втянул в себя воздух.
— Господи, Володя, у Голубевых же нечего брать… Как и у нас — тоже нечего брать. Ни мы, ни они не имеем ни фамильных драгоценностей, ни золота в монетах, ни бриллиантов в шкатулках… Надо все-таки посмотреть, что там происходит.
— Погоди, мам, — Китаев, сипя, спустил на пол ноги в носках, в которые были заправлены штанины старых шевиотовых брюк. — Я с тобой.
— Не поднимайся, лежи, — мать протестующе выставила перед собой руку, через полминуты опустила — поняла, что сына не остановить, он обязательно пойдет с ней, как бы худо себя ни чувствовал.
Дверь квартиры Голубевых была заколочена досками, доски никто не трогал, площадка перед квартирой была покрыта белой изморозью…
— Померещилось мне, — постояв немного перед дверью, произнесла мать. — Тут никого нет. Слуховые галлюцинации.
— У двоих не могут быть слуховые галлюцинации, — просипел Китаев. — Если и могут быть, то только у одного. Я тоже слышал звуки в этой квартире. Кашель и стук.
— Выходит, тут кто-то есть?
— Есть. Квартиру надо взламывать — посмотреть, что в ней происходит.
Легко сказать — взламывать, да трудно это сделать: Китаев едва стоял на ногах, мать тоже — любой ветерок мог сшибить с ног. Но тем не менее доски с двери отрывать надо…
Они все-таки справились с этой тяжелой задачей, два полуживых человека, Володя Китаев и его мать, сняли доски, а когда открыли дверь, в лицо им ударил запах гнили и испражнений.
В большой комнате, на кроватях, лежали двое — слава Богу, живые — Екатерина Сергеевна и ее сын Трофим. Ни встать с кроватей, ни ходить они не могли, лежали тихо, лишь изредка переговаривались шепотом, экономили силы и безропотно ожидали конца.
Вот к какой смерти приговорила их жена Трофима Верка.
Она заколотила дверь, чтобы никто не заходил в квартиру, не выламывал паркет, не топил им свою печку, не отдирал от стен обои, чтобы разжечь огонь. По разумению Верки, и муж ее Трофим, и свекровь были уже не жильцы, и им в принципе все равно, что будет с ними потом — похоронят их в общей яме на Пискаревском кладбище, либо они высохнут, превратятся в мумии здесь… А большая квартира эта по юридическому праву останется за Веркой, и она будет ею владеть.
У Китаева при виде двух мучеников подогнулись ноги, и он опустился на пол. Расслабленно всхлипнул. Ходили Голубевы под себя, вставать уже не могли, поэтому квартира и была наполнена таким тяжелым гнилостным духом.
Отдышавшись немного, Китаев подполз к печушке и, распахнув дверцу, побросал внутрь остатки нескольких реек, оторванных от какого-то хлипкого забора, потом минут пять, не меньше, пристраивал деревянные обломки в печном нутре, выкладывая из них домик, который мог бы загореться, поскольку спички в блокадном Ленинграде были товаром более дорогим, чем топливо.
Под домик Китаев подложил пару листков, выдранных из книжки, валявшихся тут же, на полу, также свернул их умело и только потом достал из кармана большую спичечную гребенку. Спички в осажденном городе делали в виде гребенок — брали плоскую деревяшку-дощечку и делали в ней надпилы почти до основания. Оставляли лишь немного, чтобы каждый зуб этой диковинной гребенки мог держаться, а верхушки окунали в расплавленную серу. Вот такими спичками пользовались ленинградцы. Зажигались спички просто — запалить можно было, просто чиркнув серной головкой по подошве-терке. Раздавалось шипение, потом треск, затем возникало рыжеватое теплое пламя. Китаев вытянул из кармана пальто спичечную гребенку, отломил один зубец. Прошло еще немного времени и в печушке заиграло бойкое пламя.
Именно в эту минуту заключенный номер 56342-58 Китаев всегда просыпался, дальше дело не заходило — ну словно бы обрывалась пленка, либо на видении пламени заклинивало некий аппарат, находившийся в его организме, — просыпался от того, что ему было и холодно, и голодно, а дежурный зек что было силы колотил по опустевшему за ночь питьевому ведру и вопил во всю глотку:
— Подъем, славяне!

Их барак, проходивший в лагерных документах под номером четыре, был политический, тут сидели люди, осужденные по пятьдесят восьмой статье. В бараке уголовников дежурный до слова «славяне» никогда бы не додумался, не произнес бы его, там в ходу были другие слова. И темы разговоров, и ссоры, и песни были другие — все другое.
Китаев дернулся, приподнялся на старом ссохшемся матрасе и тут же опустил голову на серую грязную подушку: хотелось спать, очень хотелось — несмотря на то, что он проснулся сам — выплыл из сна за несколько мгновений до крика, недовольный тем, что сон оборвался. В ту же секунду получил легкого тумака от своего земляка, ленинградца Егорунина, в прошлом старшего лейтенанта фронтовой разведки, награжденного тремя орденами Красной Звезды.
Редко кто в наземных войсках бывал награжден тремя орденами Красной Звезды. Один, два — это еще куда ни шло, а вот три — это была большая редкость; плюс ко всему, у старлея были и другие ордена — Отечественной войны первой степени и совсем уж удивительная награда — орден Богдана Хмельницкого второй степени, а также две серебряные медали, приравненные в солдатском мире к орденам — «За отвагу».
Заслуженный, в общем, был человек — старший лейтенант Саня Егорунин.
— Подъем, братишка! — бодро просипел земляк.
Пребывал в их бараке еще один ленинградец — ученый человек Сташевский, преподававший до войны в университете марксизм-ленинизм, но очень уж он был зашоренный, Маркса почитал выше Бога, и это Китаеву не нравилось. А уж что касается Егорунина, то тот при упоминании фамилии Сташевского делал небрежный взмах рукой: обреченный это человек… Марксист!
Казалось бы, им, трем землякам, надо было держаться вместе, подсоблять друг другу, но Сташевский, считавший свою телегу больше и важнее, чем телеги двух других ленинградцев, все время отъезжал в сторону, старался находиться на горке, козырял знаниями своими, грамотностью, бывшим своим университетским положением, искал в бараке ровню себе — искал, но не находил. Не везло Сташевскому.
Хотя, — тут не грех повториться, — весь четвертый барак объединяла одна статья Уголовного кодекса, общая для всех, — пятьдесят восьмая. Осужденных по этой статье называли по-разному — и суками, и предателями, и политиками, и фашистами, и контриками, и фраерами законтренными, — но Сташевский ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим себя не причислял.
Получив второй тумак от бывшего старлея Егорунина, Китаев, ощущая, как внутри у него все скрипит, устало, разлаженно сбросил с нар вниз ноги, потряс головой резко, по-птичьи, вышибая из себя сонную одурь, словно пыль, поднялся…
— Всем на перекличку! — послышался вопль — это в барак к «политикам» заглянул один из уголовников. Только они могут реветь, как кастрированные верблюды, больше никто.
— Эван как! — воскликнул Егорунин. — Что-то граждане начальники спешат сегодня, даже умыться не дали.
— На работе умоешься, — фыркнул Христинин, свой же брат-фронтовик, успешно штурмовавший Берлин и видевший обгорелые трупы Гитлера и его невенчанной жены Евы Браун. Лейтенант Христинин командовал взводом в отдельном саперном батальоне и знал, чем отличается порох от марганцовки и как поведет себя фольксштурмовец, если в задницу ему вставить фауст-патрон, а затем нажать на спуск.
Был Христинин человеком жестким и одновременно веселым, он словно был начинен некой брызжущей легкой злостью, которую из него не смогли вытравить ни фронт, ни лагерь. Попал он в кутузку после Парада Победы, на котором присутствовал в качестве «вспомогательной единицы», как считал он сам — помогал бригаде, обслуживавшей сводную колонну родного фронта. И допомогался.
Вечером, когда закончились послепарадные хлопоты, на радостях хорошо нагрузились, опорожнив небольшой компанией четыре бутылки «красноголовой» — водки, запечатанной сургучом цвета выгоревшего на солнце знамени, Христинин поспорил со старшиной вспомогательной команды… Поспорили на тему скользкую: старшина утверждал, что товарищ Сталин прилетал в Берлин во время штурма германской столицы, чтобы все увидеть своими глазами, Христинин же, напротив, заявлял, что Верховный Главнокомандующий в действующих войсках бывал редко — не царское это дело…
В результате утром, когда бывший командир саперного взвода отмокал, засовывая собственную голову под струю воды, бодро хлеставшую из пожарного крана, за ним пришли.
Старшина оказался тем человеком, с которым Христинину меньше всего хотелось связываться… Но не уберегся он, не вычислил сексота — секретного сотрудника. В результате — пятьдесят восьмая статья.
Причем, ясно как Божий день, что статья будет иметь продолжение: когда Христинин отсидит положенный срок, отмеренный судом, ему отмерят новый.
«Кум» из канцелярии — специальный оперативник — этим уже занимается. Бывший сапер это знал, но не унывал — проводить в лагерях всю жизнь он не собирался. В конце концов он улетит отсюда на метле либо верхом на печной трубе, уплывет на кирпиче вверх по Оби, которая не так уж далеко от лагеря и протекает, или же специально изучит шахтное дело и зароется в землю, выберется наружу где-нибудь около Тюмени. Хотя «около Тюмени» вряд ли, до этого города — не менее тысячи километров, слишком много махать кайлом придется.
День выдался хмурый, с прогнувшимся дырявым небом, с которого на землю сыпалась противная холодная мокредь.
Перед бараком ходил, похлопывая плеткой по голенищу сапога, «кум» — тощий, похожий на петуха хмельного либо попугая, мужик с мятыми погонами на кителе, известный тем, что ему очень нравилось выстраивать бывших фронтовиков в послушную шеренгу и выступать перед ними с «лекциями, прочищающими мозги», как говорил он сам.
— После моих лекций даже Гитлер отказался бы от своих идей и пошел бы копать канавы на ячменных полях Баварии, — довольно складно вещал «кум», красуясь перед заключенными.
Опасное заявление. Когда-нибудь ему наступят каблуком на хвост, чтобы не ходил по лезвию ножа.
Нос у «кума» был действительно попугайский — огромный, дугой, такие носы в России — штука редкая, и походку оперативник имел попугайскую — нервную, подпрыгивающую.
— Сегодня из лагеря выходим с вещами, — прокаркал «кум» мрачно, — до поздней осени, до конца октября мы сюда не вернемся, понятно? — «кум» пропрыгал вдоль строя. — Все лето вы будете работать на благо нашей великой страны, понятно? Чтобы народ наш жил счастливо. Понятно, фашистское отродье, или нет?
Сам «кум» на фронте не был, фашистов видел только в кино, на кителе у него красовалась колодка лишь одной медали — трудовой, которую выдавали всем, кто работал в тылу, в том числе и охранникам лагерей. Перетрудившийся «кум» много дней провел в дежурствах на караульной вышке, зубами от холода настучался вдоволь. В результате челюсти ему заменили на искусственные, а за профессиональное бдение на работе, за нюх и умение носить автомат ППШ на плече в торжественной обстановке вручили заветную награду…
Христинин, весело и зло улыбаясь, стиснул зубы. Китаев догадывался, что сейчас у бывшего сапера роится в голове, какие мысли бродят и какие слова готовы соскочить с языка, восхищался им.
— Не слышу ответа! — Попугай вздернул голову и повысил голос. — Совсем обнаглели, гитлеровцы!
На погонах у «кума» поблескивала одна-единственная звездочка. При одном просвете для оперативника этого явно было недостаточно, тем более, что младшему лейтенанту этому было уже не двадцать и не двадцать пять лет, а много больше… Да и «кумовья» в других лагерях были старшими лейтенантами, капитанами и даже майорами. Этому же повышение, видать, не светило — не хватало грамотешки. Зато имелась хватка.
Впрочем, качество это, именуемое хваткой, в Управлении лагерей приветствовалось даже больше, чем образование.
Один из стоявших в шеренге зеков переступил с ноги на ногу, следом раздался короткий вскрик и справа послышалось сиплое, словно бы сплющенное тяжестью:
— Понятно.
Зеки четвертого барака, стоявшие в шеренге, неодобрительно переглянулись — никто из них явно не хотел отвечать на вопросы «кума», но вот один все-таки не сдержался, сдал… Жаль, что ему не успели зажать рот.
— То-то же, — удовлетворенно произнес «кум» и прошелся вдоль шеренги. М-да, походка у него была такая, будто он хромал на обе ноги сразу.
— Завтрака не будет, — каким-то не своим, внезапно сделавшимся ликующим голосом объявил «кум», — перекус сделаем в пути. А потом, ежели вы, фашисты, не пожрете один денек, Родине от этого только польза будет — больше еды сохранится и меньше говна останется на обочине дороги, по которой вы пойдете. Понятно?
На этот раз каркающее «Понятно?» «кума» осталось без ответа. «Кум» распахнул было рот, чтобы произнести очередную фразу насчет «потерявших всякий стыд фашистов», но Христинин точно уловил, что будет дальше и сделал заключение:
— Все, цыпленок сдох!
— На сборы — десять минут, — прокаркал «кум» и, отойдя в сторону, сел на скамейку. Из-под рукава кителя выпростал циферблат больших часов, нацепленных на модный лаковый ремешок, и демонстративно постучал пальцем по стеклу: время, мол, пошло…
В общем, кто успел, тот и съел, а кто не успел… В этих рядах оказаться не хотелось, и Китаев бегом бросился в барак.
Выступили через десять минут — часы у «кума» шли точно. «Куму» подвели верховую лошадь — гнедого мерина, неуютно чувствовавшего себя под кавалерийским седлом. Оперативник неловко вскарабкался на него, просунул носки сапог в стремена, поправил на плечах погоны и победно, придирчивым оком глянул на длинную колонну заключенных.
Увиденное удовлетворило его, и «кум» указующим движением послал в пространство правую руку:
— Вперед!
Поселок, считавшийся лагерным центром, обходили по обводной дороге, чтобы, не дай Бог, не накидать на улицы, где жили старшие офицеры, вшей. А вши так вгрызлись в телогрейки, прикипели к швам, что сами становились тканью, нитками, частью одежды, строчками и пуговицами, некоторых из них надо было выцарапывать гвоздями, иначе не взять. Другие же, наоборот, любили путешествия и совершали, как блохи, полуметровые прыжки.
Улицы поселка были нарядные, ухоженные. Оставшиеся здесь на поселение зеки буквально языком вылизывали каждую доску тротуара, каждый камень, вдавленный в земляную плоть проезжей части, мокрыми тряпками обмахивали мусорные урны и перила на всяком более-менее командном крыльце.
Имелись в поселке и свои удобства: здесь работал профессиональный театр — из зеков-актеров, были магазины с добротными товарами для офицерского состава, куда «куму», кстати, тоже была открыта дорога, — ателье, прачечная, дом культуры, где по два раза на день крутили фильмы, мастерская по пошиву сапог — обычных штатских бареток тут, увы, не производили; ресторан с вечнозелеными пальмами, чьи огромные, блестящие, будто бы отлакированные листья были истырканы дырами, оставленными горящими сигаретами, — почему-то старший комсостав любил это дело больше, чем пирожки с повидлом — не надо никаких пирожков, дай лучше возможность пару дырок в листьях прожечь, и так далее. Словом, здесь протекала жизнь, которая была совершенно неведома «фашистам», бредущим в колонне четвертого барака.
И многим из них этой жизни уже не увидеть никогда. Не дано!
— Жаль, — привычно воскликнул Христинин, — не удалось поселковое начальство наградить двумя десятками отборных вшей, которых я для них приготовил специально. — Засмеялся, на ходу хлопнул ладонями по коленям, изображая плясовой ритм.
— Ничего, и на нашей улице будет играть барабан, — не выдержал, отозвался на христининские слова Егорунин, — вот увидите…
В чем, в чем, а в этом Китаев не сомневался.
Вдоль пыльной, полной канав дороги росли чахлые, с грубыми коричневыми стволами березки, которые хотя и зазеленели уже, но ожить пока не ожили — это было еще впереди. Серая пыль опушкой обмахрила края листьев, кое-где перекрасила и сами березки — те, которые стояли подальше от дороги, — шевелящимся тонким слоем укладывалась на траву, на метелки тощих кустов, обметивших обе обочины. Даже куропатки, обычно нарядные, белые, и те стали серыми от пыли.
Пыль медленным густым столбом поднималась за колонной и долго висела в воздухе, роилась, словно туча гнуса, никак не желала стекать вниз, на землю.
«Кум» иногда приподнимался в седле и острым полководческим взором окидывал колонну, выкрикивал гортанно и трескуче:
— Подтянись!
Иногда на обочинах возникали низкорослые белесые цветы, которые гнездились кучно, тянулись к солнцу своими небольшими, жаждущими света головками, разворачивались вместе с ним — то ли ромашки это были, то ли подснежники, то ли еще какая-нибудь ерунда — этого в колонне никто не знал. Зекам хотелось кинуться к этим неказистым цветам, сорвать хотя бы один, прижать к лицу, к губам, к груди — ведь это были цветы воли, свободы, на лагерной земле они не росли.
На командные вскрики «кума» колонна почти не реагировала, больше реагировала на тумаки охраны, вооруженной автоматами, — охрана, в отличие от «кума», топала на своих двоих, так же маялась, сшибала себе каблуки, как и заключенные, и так же вопросительно поглядывала на железнодорожные рельсы, проложенные метрах в двадцати от грунтовой дороги и двигавшиеся с ней параллельно.
Недалеко от того места, где оборвутся рельсы, им придется разбивать лагерь, — там будет и отдых, и сон, и подарки от охраны: удары прикладами по горбу.
Охранниками в их лагере были в основном малограмотные парни с угреватыми лицами, в большинстве своем с четырехклассным образованием, мобилизованные на вологодской и архангелогородской землях, довольно робкие и одновременно грубые, боявшиеся городских улиц.
В армию их забирали из деревень, из глухих мест, — делали это специально, рассчитывая, что ежели чего случится, люди эти будут стрелять по зекам не раздумывая. Так оно, собственно, и было. Неподалеку от Китаева, который шел в крайнем ряду, топал один такой вологодский, с потным лицом, с носом в виде картофелины и плоским, как у налима лицом. На ходу охранник бухтел, и всуе, и втуне поминал «проклятых фашистов», бесцветными, но очень зоркими глазами своими цеплялся за зеков, выискивая, кого бы огреть прикладом автомата.
На вопрос «За что?» выдавал один и тот же ответ: «Чтоб не мерзнул».
Китаев случайно услышал его фамилию — услышал и запомнил: Житнухин. Бесцветная, невыразительная, очень непонятная, внесенная в метрику, похоже, с ошибкой. Впрочем, как известно, фамилии себе люди не выбирают, их дают родители, независимо от того, согласны с этим младенцы или нет. Четких, с учетом русской грамматики, правописания, фамилий в России мало, может быть, даже почти нет. Встречаются они редко и корневая система их состоит из имен. Иванов, Петров, Симонов, Венедиктов. Так, во всяком случае, казалось Китаеву. Хотя специалистом по этой части он был, конечно, невеликим.
Его собственная фамилия — Китаев — тоже неверная, искаженная, с ошибкой. Правильнее, наверное, будет Китайцев, а не Китаев — от слова «китаец». Можно предположить, что фамилия его возникла от названия огромной восточной страны, от слова «Китай», но фамилии, образованные от частей света, стран, в России не встречаются… Нет у нас ни Европовых, ни Азиевых, ни Франциевых, ни Мадагаскаровых. Есть Французовы — от слова «француз», есть Чеховы — от слова «чех», есть Болгарины — от слова «болгарин», есть Коряковы — от слова «коряк», есть Евреевы — от слова «еврей». Все эти фамилии Китаев встречал. Попадались они и в мирной жизни, попадались и на фронте. Господи, что только не приходит в голову, когда бредешь по пыльной неровной дороге, глядя в затылок зеку, едва волокущему ноги перед тобой, какие только мысли не возникают в пустой, лишенной мозгов — все выела каторга, лагеря — черепушке!
Вологодец с искаженной фамилией шел в трех метрах от Китаева, умело подладил свой шаг под шаг колонны и продолжал зло поглядывать на зековский строй.
И автомат свой он держал не как другие конвоиры — за плечами, — повесил его на грудь: был готов в любую секунду выстрелить. Китаев вздохнул: от такого человека можно ожидать чего угодно — порода известная.
Через полтора часа «кум» в очередной раз привстал в седле, огляделся неторопливо и объявил:
— Пятнадцать минут — отдых. Прямо в колонне, на дороге. Можно сесть.
Про то, что «кум» обещал завтрак в пути, он уже забыл — не будет никакого завтрака. Колонна остановилась.
— А как же насчет перекуса? — поинтересовался Христинин. — Обещан же!
— Обещанного, говорят, два года ждут, — «кум» не выдержал, хохотнул, находился в настроении. — Когда привезут, я тебе скажу. — И добавил тоном, неожиданно сделавшимся зловещим: — Персонально.
Несколько человек, не раздумывая, уселись на землю — перемолотую, умятую другими ногами, колесами машин и повозок, где-то сухую, трескучую, словно бы заряженную электричеством, где-то, особенно в низинах — влажную, даже топкую, поскольку грунтовые воды в этих краях подступают к поверхности земли и дорога во многих местах темнеет мокрыми пятнами.
Колонна собралась длинная, заключенных было много. Одним достались сухие, вполне приемлемые места, другим — такие, что не сядешь. А если сядешь, то встанешь с мокрой куриной задницей.
Китаеву досталось сухое место, более того, даже камешек какой-то словно бы специально обозначился, проклюнулся на поверхность, Китаев на него и присел, вытянул гудящие ноги.
«Кум» той порою слез с лошади, достал из мешка, притороченного к седлу, кусок хлеба и кусок темной вяленой оленины, несколько стеблей лука и, поглядывая на голодную колонну, впился зубами в мясо, замычал довольно — оленину завялили недавно, блюдо было свежее, хлеб — утренней выпечки, почти теплый, лук тоже был сорван с грядки утром… Сидевшие на дороге зеки смотрели на «кума» не отрываясь — хотелось есть.
Конвоиры, не выпуская из рук автоматов, тоже занялись перекусом: у кого что было с собою, тот тем и довольствовался.
— Вот сука, — просипел Егорунин, отвернулся в сторону, чтобы не видеть самодовольного, азартно жующего «кума». — На фронте он более двух дней не прожил бы.
Это Китаев знал — сам наблюдал такие вещи: после прорыва Ленинградом блокады он попал на фронт, немного там подкормился, пришел в себя и был направлен тянуть лямку в матушку-пехоту. Поскольку блокада оставила на нем след — во время голода люди худели, превращались в щепки, в неудобно состыкованные костяшки, на которых старой изношенной тряпкой висит кожа, большой лохмот ее, то в щепку, накрытую тряпкой, превратился и Китаев.
Рост его замедлился, он как был телосложением своим мальчишкой, так мальчишкой и остался (не телосложение это было, а теловычитание) — такое происходило едва ли не со всеми ленинградцами, перенесшими блокаду в подростковом возрасте. Поэтому худенького, ловкого, верткого Китаева перевели в разведку… Бродя по немецким тылам, он вполне сходил за мальчишку, собирающего милостыню. Результаты его походов за ту линию фронта всегда были хорошими, он один мог сделать столько, сколько делала полновесно укомплектованная разведгруппа из трех или четырех человек.
Житнухин перекусывал стоя, даже присесть не захотел. В одной руке держал кусок сала, присланный из вологодской глубинки, в другой — полкраюхи хлеба, звучно работал ртом. Китаев ощутил, как от этого звука у него затяжно заныл желудок.
После блокадной голодухи ему все время хотелось есть, всегда, даже если он вылезал из-за стола с полно набитым желудком и в него больше не могло уже вместиться ни крошки — некуда. С годами это чувство не притуплялось, скорее наоборот — становилось сильнее. Он отвернулся от конвоира — пусть себе жрет…
Правда, подавиться может, но это дело личное, конвоирово, если подавится, то зеки не будут в этом виноваты.
Ровно через пятнадцать минут «кум» вытер губы газетой, огляделся неторопливо и скомандовал:
— Колонна — шагом марш!
Житнухин не растерялся, огрел прикладом двух замешкавшихся зеков — те даже взвизгнули от боли и в строй буквально впрыгнули. Чего только не происходит во время тупых переходов по замызганной проселочной дороге, на чем только не застревают мысли… Когда голова занята чем-нибудь, идти бывает легче.
На фронте Китаев был награжден орденом Славы третьей степени и медалью «За отвагу» — самой почетной солдатской наградой, гордился ею не менее ордена. Был представлен и к двум другим наградам, но угодил в госпиталь, так что наверняка бродят его ордена из полка в полк, ищут своего хозяина.
И не найдут, поскольку Китаеву не дано их получить, да и прежние награды у него изъяли — так решил трибунал. Тот же трибунал упрятал бывшего разведчика в места не столь отдаленные на целых пять лет. Этим дело, как предполагал Китаев, не ограничится — к пяти годам, уже почти проведенным в лагере (скоро — финишная ленточка), явно прибавятся еще пять, такие же каторжные, а потом, если он будет жив — еще…
Голова у Китаева дернулась в такт шагам и, тяжелая, наполненная болью, опустилась на грудь. Сердце сдавила обида. С обидой и болью надо было бороться. Китаев всосал сквозь зубы воздух, поводил языком во рту, словно бы счистил боль, — выдохнул.
Больше всего было жаль мать — она и так много хватила в пору блокады, заглянула даже на тот свет, но Всевышний распорядился вернуть ее назад.
Как она там, жива или нет, у кого узнать? Переписка Китаеву была запрещена. И еще один человечек находится в Ленинграде, о котором Китаеву хотелось что-нибудь узнать — Ирка, Ира, Иришка… Ирина Самсонова, если официально. Китаев познакомился с ней, когда получил на фронте отпуск и прикатил в Ленинград. Познакомился на набережной, напротив Эрмитажа — Ира сидела на парапете и зубрила тексты из какой-то мудреной книжки — готовилась поступать в технологический институт. Иногда вскидывала голову, задумчиво вглядывалась в свинцовую воду Невы, улыбалась чему-то своему, только ей ведомому и вновь углублялась в книгу. Китаев не знал, с какой стороны можно к ней подъехать — слишком уж девушка была погружена в процесс чтения, но все-таки изловчился, подъехал…
Наверное, орден ему помог — сиял на его гимнастерке так же призывно и лихо, как, наверное, сияют только звезды Героев Советского Союза. В результате Ира отложила книгу, и они пошли гулять по набережной Невы, затем заглянули в Летний сад. Там ели мороженое — вкус его Китаев ощущает до сих пор, хотя вон сколько времени прошло с той встречи — четыре с лишним года… Впрочем, на фронте он совсем забыл, что есть такая сладкая штука, как мороженое.
Несмотря на частые встречи с бравым солдатом с орденом на груди, отвлекавшего от наук абитуриентку, Ира Самсонова поступила в институт…
Где она сейчас, Ира Самсонова, тоненькая девочка с чистым лицом и большими серыми глазами, что сейчас поделывает и ждет ли его? Вряд ли ждет и вряд ли захочет связать свою судьбу с человеком и вообще с людьми, которых «кум», брезгливо отклячивая нижнюю губу, называет фашистами, берлинскими недобитками, гитлеровцами и так далее. Китаев стиснул зубы.
Слезная боль полоснула его по сердцу, но очень быстро прошла — Китаев научился справляться с такой болью.

Качаясь в колонне в такт движению, кося глаза на автомат Житнухина, Китаев отметил, что башмаки, славная обувка зековская, стучат по земле, как твердые подошвы ладных офицерских сапог, рождают в душе бравую мелодию — несмотря ни на что рождают, вот ведь как… У Китаева на глазах проступила влага. На ходу он стер ее грязным кулаком.
Обеденный привал «кум» сделал через три часа — усадил колонну на дорогу, велел отдыхать, сам же занялся продуктовым мешком — раздернул горловину, достал из неглубокого, но вместительного нутра кулек с пирожками.
Пирожки жена приготовила двух видов: с повидлом и капустой, внешне они ничем не отличались друг от друга, «кума» это разозлило и он обругал жену:
— Вот сука!
Наугад он выбрал пирожок с капустой, решил начать с него трапезу, но когда надкусил, то изо рта у «кума» потекла сладкая сливовая начинка, прилипла к подбородку.
Обманутый едок еще раз выругал жену:
— Вот с-сука! — посмотрел на надкушенный пирожок, поморщился недовольно и зашвырнул его в большой запыленный куст.
Сразу несколько зеков, сидевших на дороге, вскочили, чтобы кинуться за лакомой вещью. В то же мгновение, пресекая любую попытку выйти за пределы дороги, клацнули затворы нескольких автоматов.
— Наза-ад! — выкрикнул, наливаясь кровью, Житнухин. Лицо у него мгновенно сделалось свекольно-ярким. Житнухин вскинул перед собою автомат, осталось только надавить пальцем на спусковой крючок.
Вскочившие было зеки поспешно шлепнулись на дорогу, взбили облако пыли. «Кум» ухмыльнулся, достал из своей торбы второй пирожок. На этот раз он угадал — пирожок был начинен капустой. То самое, что он хотел…
Распахнул «кум» рот пошире и всадил в пирожок зубы. Сладкие пирожки — это еда на закуску, а вот пирожки с капустой да с луком, сдобренным мелко накрошенными куриными яйцами, — то самое, что надо. «Кум» не удержался, растянул набитый едой рот в улыбке, широко растянул, так что из него начала сыпаться еда… Влажная жеванина, да прямо на китель… «Некультурственно!»
Сидевшие в Гулаге по-разному называли таких людей, как «кум». Можно составить целый словарь (и наверняка такой словарь уже составлен где-нибудь в лагерных глубинах) — и «фюрерами», и «табунщиками», и «вертухаями», и «хаблом», и «утюгами», и «железными носами», и «браминами», и «мордюками», и «пупкарями», и «судаками», и «тремя сбоку», и «цилерщиками», и «кандюками»… Список можно продолжать долго. Конечно, всех прозвищ Китаев не знал, но как человек любопытный, наученный разведкой все запоминать, даже самые неприметные мелочи, знал очень многое.
Через пятнадцать минут «кум» насытился, вохровцы-охранники — тоже, и колонна голодных зеков была поднята на ноги.
— Потерпите, господа гитлеровцы, — подбодрил заключенных «кум». — Бог терпел и вам велел. Завтракать будете вечером, когда придем на место. Вперед!
Колонна, стеная, притопывая башмаками, плюясь, двинулась дальше.

На севере, от станции Чум, а еще точнее, — от Воркуты было начато строительство новой железной дороги, чтобы пустить ее на восток, к Салехарду, а затем еще дальше — к Надыму. Решение такое — вполне дальновидное, хозяйское, нужное для страны, было принято самим Сталиным.
На Северном Урале геологи разведали нешуточные запасы цветных металлов, в том числе и золота, и черного металла, как в ту пору называли железо, и угля. Во многих местах болота были покрыты радужными бензиновыми разводами — это означало, что откуда-то из-под земли, из-под болотной бездони, богато населенной нечистой силой, на поверхность просачивается нефть… Значит, здесь есть и нефть, ее только надо найти.
Ну а кроме нефти — несметь всего иного: марганец, хром, цинк, медь, свинец, бокситы, фосфориты, бариты. Все это было очень нужно измученной войной стране, хозяйство которой за годы с сорок первого по сорок пятый было опрокинуто и лежало сейчас на боку. Возникло огромное количество дыр, которые надо было спешно латать. На все это не всегда хватало времени, но не время было главным — не хватало материалов.
Чтобы подобраться к северным богатствам, нужно было построить толковую, очень качественную железную дорогу. Без нее ни хромиты, ни железную руду, ни цинк с медью не вывезти.
Вспомогательная железная дорога имелась, с трудом проложенная, среди болот и мерзлотных линз, — до Воркуты. В шахтерскую Воркуту можно было попасть прямо из Москвы, с Ярославского вокзала, но дороги этой было недостаточно даже для того, чтобы подступиться к месторождениям, не говоря уже о том, чтобы взять их.
Нужна была специальная ветка, которая уходила бы в сторону от главной воркутинской трассы на восток; если смотреть на карту, то вправо. Сталин так и указал это направление — вправо!
Нашел на карте одинокую белую точку, обозначавшую станцию, ткнул в нее торцом толстого красного карандаша и прочертил невидимую линию вдоль берега Северного Ледовитого океана.
— Ведем дорогу сюда, — сказал вождь.
Одинокой белой точкой оказалась станция Абезь. И хотя Сталин не настаивал, чтобы дорогу вели именно от Абези, начало свое она взяла на этой станции. Были созданы две гигантских зековских стройки: одна шла с запада на восток и имела номер 501, другая шла из-за Оби, с востока на запад и получила номер 503. Их так и называли: пятьсот первая стройка и пятьсот третья.

И Китаев, и Егорунин, и Христинин, и большинство из тех, кто находился рядом с ними, хватили всего под завязку в лагерях, рассредоточенных в окрестностях Абези. Иногда зеков без особой нужды перебрасывали из одного лагеря в другой, хотя были они возведены по кальке и ничем не различались. Разница, вполне возможно, была только в том, что в одном лагере «кумовья» подобрались подобрее, попокладистее, не обзывали честно воевавших фронтовиков фашистами и не пускали в ход кулаки и приклады, в другом же, наоборот, не стеснялись ни в выражениях, ни в действиях. Других отличий не было.
Каждый лагерь — это тридцать — тридцать пять наскоро, иногда даже временно, на месяц-два построенных бараков, но, как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временно возведенные строения. Число зеков в каждом лагере — внушительное, часто — более пяти тысяч человек.
В бараке обычно стояли две печки, сваренные из железных бочек. Топили их так, что с потолка лился частый, как июльские ливни, дождь, очень вонючий, а углы барака, низы стенок бывали покрыты снежной махрой. Там даже стоять было нельзя — можно застыть, обратиться в лед, рубаха примерзала к спине, а во рту хрумкал лед.
Каждый лагерь, как и всякая тюрьма, имел свой «фирменный» запах, очень часто тяжелый, тошнотный, способный вышибить из глаз слезы. Длина у стандартного барака — немалая, пятьдесят метров, двух печек было явно недостаточно. В барак, заставленный двухъярусными нарами, способно набиться до пятисот человек, а иногда и больше…
В сырую пору, типичную для севера, люди в барак приходили мокрые, пропитанные дождем либо снегом насквозь, растапливали печки, пробовали сушиться, но ничего из этого не получалось — с потолка начинал лить искусственный дождь, а в углах скапливался мороз. Утром зеки в непросохшей одежде выскакивали из барака на утреннюю перекличку, а потом уходили на работу в лес.
Каждый день умирали люди, иногда по нескольку человек на барак. С мертвыми не церемонились, хватали за ноги, за руки и волокли к отдельному сараю, где трупы складывали в штабеля. Китаев, несмотря на то, что в блокаду видел сотни трупов, видел их и на фронте, к трупному сараю старался не подходить — его мутило.
Особенно плохо было, когда среди трупов оказывались женщины, иногда — совсем юные девчонки, лет восемнадцати, не больше, с посиневшими запавшими лицами, с заостренными носами. Одна такая девушка запомнилась особенно.
Она умудрилась сохранить в лагере свои волосы.
Все зечки волосы свои стригут коротко, чтобы вшам не было за что зацепиться, да и обходиться с короткими волосами проще — в суп не лезут. Туго повязывают на головы косынки, держат, как они говорят в таких случаях, «шевелюру в кулаке». Мертвая же девушка, лежавшая около трупного сарая, попала в лагерь, видать, недавно, волосы по-тюремному не остригла, сберегла либо просто не успела обрезать… И рассыпалась тугая золотистая грива широко, накрыла синие лица других покойников. У Китаева сердце защемило так сильно, что он чуть не заплакал. И сидят-то девчонки в северных лагерях ни за что, сроки получают, по свидетельству бывалых людей, «за колоски».
На каждом колхозном поле после уборки хлеба обязательно остаются несрезанные колоски — не попавшие под серп, под косу-литовку, под мотовило и режущий инструмент комбайна. Поскольку послевоенная пора разносолами не отличалась, то каждая пайка хлеба находилась на счету, учитывалась, люди устремлялись на убранные поля за колосками — не пропадать же несрезанному добру, из колосков пшеницы или ржи можно испечь буханку хлеба. Этих людей ловили — собирать колоски была запрещено, это — привилегия государства. Получали задержанные — в основном, молодые люди, девчонки, только что окончившие школу, — тюремный срок: от пяти до семи лет.
Если колосков набиралось много — например, мешок, — могли получить двенадцать лет. Могли даже дать пятнадцать лет — все зависело от судьи и прокурора.
Даже за опоздание на работу давали срок — пять лет.
Проклятое время! При всем том Китаев был уверен, что Сталин в жестокости этого времени не был виноват совершенно, виноваты другие люди, которые докладывали вождю лживые факты, правду скрывали, и Верховный Главнокомандующий был совершенно не в курсе того, что на самом деле происходило в правоохранительной системе.
Иногда зеки совершали из лагерей побеги… Женщины, например, никогда в них не участвовали. Да и мужчины долго сомневались, стоит затеваться или нет, скребли пальцами затылки, решая шекспировский вопрос: бежать или не бежать?
Зимой тут стоит мороз такой, что во рту смерзаются зубы, а летом нет никакого спасения от гнуса. Гнус — мелкая колючая мошка, способная человека сгрызть живьем, набивается ее в огромных пространствах столько, что всякий светлый день становится серым, воздух дрожит, шевелится от мошки, будто живой, по плотности он напоминает студень — страшнее гнуса в Приполярье нет ничего… Страшнее может быть только другая мошка, более зубастая.
Удачных побегов здесь практически не было, это — закон для северных широт. В южных зонах, где-нибудь в Таганроге или даже в городе Владимире, — сколько угодно, а тут — нет. Беглеца гнус либо загрызет до смерти и выпьет из него кровь, либо загонит в трясину, в грязную вонючую бездонь, и от человека не останется даже малых следов, либо волки схарчат его на закате одного из недобрых осенних дней и запьют болотной водицей — в общем, у всех беглецов, если они примут решение пожить еще немного на белом свете, останется одно — вернуться назад, в лагерь. А уж там как карта распределится на начальственном столе: при плохом раскладе расстреляют, при хорошем — за побег увеличат срок пребывания в лагере либо заставят на обед есть колючую проволоку. В общем, все будет зависеть от того, с какой ноги начальник встанет утром — с левой или с правой.
Автомобильных дорог здесь почти нет. Если есть, то очень короткие, дальше не пускают болота с их бездонной трясиной. Есть еще железная дорога, ведущая в Воркуту, но она одна — узкая, уязвимая, каждый метр ее находится под присмотром вохровских глаз, каждый сантиметр пристрелян из винтовок.
А женщин в суровых здешних лагерях сидит очень много, и большинство из них определили за колючую проволоку буквально ни за что. Встречаются такие, которые за кражу катушки ниток получили восемь лет, если не за нитки, то за метровый отрезок ситца, засунутый в сумку, чтобы крохотной дочке сшить платье — девчушку не во что было одеть. В результате — те же восемь лет.
Китаев видел таких женщин в лесу, на заготовках. Норма на двух обессилевших несчастных девчонок — пять кубометров. Та самая норма, которую не все мужики могут выполнить: из пяти кубов можно соорудить хороший дом.
Хочется помочь таким девчонкам, и многие мужики-зеки помогли бы им, а нельзя — мордастый вохровец, какой-нибудь Житнухин тут же огреет прикладом, врежет по спине так, что только кости захрумкают, затрещат, застонут, а потом еще долго будут помнить вохровский приклад. Так что помогать нельзя, можно только молиться за бедных женщин, и те, кто умеет молиться — молятся.
Хотя земля здешняя — проклятая. Молись не молись — все едино: молитвы не помогут, слишком сильное наложено проклятие.

За день колонна голодных зеков смогла отшагать восемнадцать километров. Ни одного человека не было потеряно, и «кум» этим обстоятельством был доволен. На ночь будущих строителей железной дороги определили в загон, сооруженный из колючей проволоки, по углам загона поставили дежурных пулеметчиков: «кум» посчитал, что у зеков может возникнуть соблазн убежать — ветер воли вскружит любую, даже дубовую голову, вскипятит любые мозги — слишком уж велика тяга у людей к свободе. Особенно у зеков четвертого барака, «политиков», прошедших фронт, знающих, чем пахнет кровь, — звери эти, как считал «кум», умеют убивать «венцы природы» одним пальцем и при случае умением этим могут воспользоваться.
Здесь, в загоне, колонну и покормили — привезли несколько бачков холодной «шрапнели» — перловой каши, сваренной еще два дня назад, а в мешках — хлеб. Каждому выдали по двести пятьдесят граммов хлеба. Мало, очень мало, но «кум» бодрым, каким-то заливающимся, будто у весенней птицы голосом пообещал, что утром будет новый подвоз еды, каждый получит свое сполна, в том числе и то, что недодали.
Следом за колонной фашистов, как стало известно из лагерного «радио», шли еще три колонны, сформированные из уголовников, — они отстали от колонны «кума» и были определены на ночевку в другие проволочные загоны. Соответственно у них осела и большая часть еды — уголовники получили по полной пайке.
Один из «политиков» — Китаев слышал, что в прошлом он командовал полком и воевал под Прагой даже после девятого мая: эсэсовские части сопротивлялись до конца месяца, — подошел к «куму» и спросил:
— Добавка будет, гражданин начальник? Не то после целого дня голодухи нам не выдержать…
— Будет добавка, — пообещал «кум», — обязательно будет, — похлопал рукой по кобуре тяжелого пистолета, висевшего у него на поясе. — Девять граммов каждому, кто захочет наесться от пуза. — «Кум» оскорбительно захохотал, собственная шутка ему показалась удачной. В следующий миг увидев, что бывший комполка не уходит и, возможно, будет требовать чего-нибудь еще, прохрипел яростно:
— Пошел вон отсюда, фашист!
Зек, пристально глядя на «кума», только головой покачал укоризненно — был он старше младшего лейтенанта лет на двадцать, голова его уже стала белой от седины; «куму» такая непочтительность не понравилась и он без размаха, коротко и умело, ударил бывшего комполка кулаком в живот, в самый низ груди — солнечное сплетение всегда было у человека очень уязвимой, болезненной точкой.
Комполка охнул, согнулся едва ли не пополам, втыкаясь лицом в собственные колени, показал «куму» незащищенную шею, и тот не удержался от соблазна, всадил кулак в эту шею. Комполка ткнулся седой головой в землю.
— Еще кто-нибудь хочет добавки? — зычным напрягшимся голосом поинтересовался «кум», выпрямился горделиво, будто историческая личность, взобравшаяся на пьедестал памятника.
Зеки — вчерашние фронтовики, сидя на земле, мрачно смотрели на «кума», сплевывали себе под ноги. Егорунин попробовал дернуться, вскочить, но сидевший рядом с ним Китаев ухватил за полу телогрейки, осадил.
— Ты чего, сдурел? — просипел он едва слышно. — Тебя сейчас же насадят на автоматную очередь. Как мясо на шампур.
— Верно, — Егорунин повесил голову, желваки на его щеках напряглись, сделались железными.
Комполка тем временем оторвал голову от земли, сплюнул кровь, натекшую в рот.
— А тебе, фашист, чего надо было, а? Ты чего, против ветра ссать решил? Чего поднялся-то? — «кум», сопровождаемый Житнухиным, подошел к Егорунину, встал в стойку, чтобы удобнее было бить. — А? — глаза у «кума» сделались белыми, ничего хорошего это не предвещало. — А?
— Камень под задницу попал, вот и пришлось приподняться, — прохрипел в ответ Егорунин.
— Фашист — он и есть фашист, ничто его не перевоспитает, — «кум» оттянул правую ногу и ударил Егорунина; увидев, что зек пытается прикрыть бока локтями, чтобы от ударов не пострадали ребра, разозлился и ударил бывшего старлея еще раз. — Гитлер капут!
Вскоре на проволочный загон, освещенный по углам кострами, чтобы были видны заключенные, опустился нездоровый холодный сон. Даже охранникам, привыкшим ко всякому, искренне ненавидевшим зеков, иногда делалось не по себе. Люди лежали на влажной земле, лишь кое-где прикрытой ветками, травой, положив под голову свои жалкие манатки, дергались в воющем комарином мареве, в тучах гнуса, вскрикивали, просили помощи, звали в атаку, стонали, выли протяжно, задушенно, просыпались и, усталые, выжатые до основания, отупевшие, тут же засыпали вновь.
Страшно становилось охранникам, ведь перед ними лежали фронтовики — опытные, умеющие бить врагов, обладающие приемами рукопашных схваток, которые могли скрутить вохровцев в несколько минут, поотнимать у них автоматы и, связав одной веревкой, расстелить рядком на жидкой, придавленной непогодой траве.
Вохровцы, зная, что с ними могут сделать фронтовики, не выпускали из рук оружия, жались друг к другу и тревожно поглядывали на стонущих, хрипящих, вскрикивающих, обессиленных людей. В глазах их был страх — они боялись зеков.

Утром колонна двинулась дальше — на восток, в прохладное розовое пространство, рябое от гнуса и комаров. Спасением от этих гадов был лишь встречный ветер, но он был слабым и часто, едва возникнув, угасал.
Колонне предстояло пройти еще восемнадцать километров. Там ее ожидал новый загон, который, в отличие от первого, надо было обустраивать — туда уже и лес подвезли, и две армейские кухни на автомобильных колесах, и сторожевые вышки установили. А вот что касается крыши над головой, то ее зеки должны были соорудить сами.
— По своему вкусу и способностям, — ухмылялся, трясясь в неудобном седле, «кум». — И чем быстрее вы, фашисты, это сделаете, тем меньше будете ночевать под открытым небом.
У лагерного начальства для будущих строителей сталинской железной дороги не нашлось даже старых рваных палаток, списанных из воинских частей, чтобы хоть на первых порах прикрыться от дождя и снега, — а снег, между прочим, здесь может запросто выпасть в середине лета, — от лютых, прошибающих до костей ветров и печного жара, способного опуститься на землю на следующий день после летнего снега.
Надо было держаться, жить и думать о завтрашнем дне, о том, как дотянуть до него, как сохранить себя на жалкой пайке хлеба в триста граммов и супе из ячневой крупы, заправленном несвежей рыбой.
Китаеву на память пришел лагерный сарай с мертвецами. Зимой к этому неказистому помещению подгоняли трактор с санями, замерзшие до каменной твердости тела складывали в сани — получалась приличная гора, — вывозили эту гору в карьер, там тела заваливал землей бульдозер — вечные квартиры здесь научились сооружать быстрее квартир временных.
Один из нарядчиков четвертого барака подсчитал, что в неделю трактор вывозил из лагеря, а могильщик-бульдозер закапывал около сотни человек. Люди, бывшие еще вчера живыми, имевшие имя и фамилию, родичей и свою судьбу, мечты и профессию, оказывались никем в безымянных могилах. Никто никогда уже не отыщет их. Так что жить надо было хотя бы ради того, чтобы не оказаться в безымянной могиле, чтобы на воле увидеть и обнять мать, своего брата, пропавшего на войне. Китаев не верил, что он погиб, считал, что старший брат жив. Выпить бы стопку водки за то, чтобы страшное былое никогда не повторилось. Китаев ощущал болезненно, как у него внутри, в глубине грудной клетки замирало, грозя в любую минуту остановиться, сердце и делалось трудно дышать.
Уставшая голодная колонна не могла даже стоять — очутившись за колючей проволокой, люди попадали на землю. Когда «кум» подал команду для переклички, один так и остался лежать на земле — тощий, с проваленным ртом, остроносый человек, одетый в рваную телогрейку.
«Кум» постоял около него несколько секунд, ухмыльнулся:
— Слабак! — Изогнувшись, постучал по сапогу плеткой, которую не снимал с руки — плетка ему нравилась, и, махнув ладонью, пошел пересчитывать зеков.
Так в лагере, в который определили не только четвертый барак, по и еще пять бараков, появился первый мертвец.
Мертвецов этих будет еще много, они начнут появляться в лагере каждый день, иногда по нескольку человек — слишком тяжела, непосильна оказалась стройка железной пороги, которой в будущем, по мнению вождя, предстояло состязаться с Северным морским путем. Слишком увязвимы оказались люди — их добивали болезни, холод, голод, охранники, время.
Строили дорогу не только «политики», строили и уголовники. Никто из тех, кто находился в северных лагерях и слышал когда-либо название главного поселения тех мест — Абезь, — не миновал этой географической точки, не остался в стороне от великой стройки — не дано было…

Лагерь, к которому был приписан четвертый барак, именовался почти по-комсомольски гордо — Лаггородок. Когда Китаев ранее слышал слово «городок», перед ним обязательно возникало небольшое уютное поселение, цветы в палисадниках, вишни и яблони за невысокими заборами, патефон, стоявший на подоконнике какого-нибудь дома. Музыка из распахнутого окна льется на всю улицу, люди слышат ее и довольно улыбаются, поскольку «легко на сердце от песни веселой», а воздух… воздух пропитан запахами свежего варенья, малосольных огурцов и жареной картошки… Вот это и есть городок.
А что имели они? Колючую проволоку, бараки, собранные из щитов, непролазную болотную грязь, в которой бесследно тонули плетеные маты, удвоенное количество пулеметов на вышках — на прежнем месте их было много меньше. Востроглазые фронтовики, привыкшие засекать всякие мелочи, немедленно отметили это для себя… Вдруг пригодится?
Свою часть Лаггородка колонна «кума» построила быстро. Правда, не без потерь — «политики» недосчитались восемнадцати человек.
Для умерших была вырыта большая яма — общая могила, одна на всех, — в сырую, с обваливающимися краями яму эту могло войти не менее пятисот покойников… Значит, предстояли еще потери.
Все дни, пока возводили бараки, Китаев пробовал в мыслях написать письмо матери. Но едва в мозгу возникали слова «Здравствуй, моя дорогая мама», как в висках возникал звон и на глаза наворачивались слезы. Чтобы глаза были сухими, надо было срочно стирать из памяти первые слова письма. Тогда и дышать делалось легче, и из височных впадин вытряхивался звон. Ну что за напасть и как с нею бороться?
Ночью из недостроенного лагеря пытался бежать один зек. Бдительный и расторопный охранник Житнухин задержал его и приволок в Лаггородок. Приволок едва живого — избитый зек уже не держался на ногах и плевался кровью.
Куда потом подевали этого зека, никто не знал, но зато другое стало известно всем: через неделю Житнухин получил на погоны две лычки — стал младшим сержантом.
— Пройдет еще немного времени, и этот человек станет «кумом», — пообещал Егорунин и растянул губы в невеселой улыбке.
— А образование? — Китаев вопросительно поскреб пальцами трескучий, в серой щетине подбородок. — Для того чтобы быть «кумом», надо наверняка чего-нибудь окончить… Хотя бы девять классов. У него же, как пить дать, ничего, кроме начального образования, нет.
— А что образование? — Егорунин вновь невесело усмехнулся. — Образование в этой среде определяется размером кулака. Чем больше кулак — тем выше образование…
— И тем круче интеллект, совершенно верно, — поддержал Егорунина Христинин, закашлялся — в здешней сырости все хвори, все кашли вылезают наружу, даже те, которые были давно залечены. — Самым образованным человеком на зоне считается «кум», который ударом кулака может сшибить с ног корову.
Китаев невольно рассмеялся — их «кум» с тощими лягушачьими мышцами и зеленым лицом для этой роли не годился — силенок у него хватало лишь на то, чтобы съесть две тарелки макарон и пяток котлет. Ах, котлеты, котлеты — домашние, мамины, тающие во рту… Вкус их остался далеко отсюда, в Ленинграде, в доблокадном времени и вряд ли уже когда вернется к Китаеву. Да и жива ли мама, Китаев не знал, и узнать не дано. Он ощутил, как у него нервно дернулось лицо, напряглись мышцы. Лицо дернулось вновь, на этот раз сильнее, плечи встряхнулись словно бы сами по себе, со швов телогрейки на землю посыпались крупные серые вши.
Вши в северных краях водятся жирные, неповоротливые, с картинными белыми лапками и темными пятнышками на крохотной голове. Когда их давишь, во все стороны летит противная жижка, может даже в глаза попасть, отмывать потом приходится.
Иногда ночью, когда вши кусаются особенно сильно, они возникают во сне — крупные, сочные, вызывающие тошноту и боль. Понятно даже несмышленому человеку: сколько Китаев ни будет жить, столько будет помнить лагерных вшей… Причем северные вши отличаются от южных. Южные не ту стать имеют — тощие, проворные, с одежды, если зацепятся, ни за что не соскользнут — удержатся, даже если грохнет девятибальное землетрясение… Северные вши не такие, хотя и те и другие кусаются одинаково люто.
Китаев отгреб сорвавшихся с телогрейки вшей в сторону, поставил на них ногу, подвигал подошвой, давя это вредное зубастое пшено. Поморщился от того, что глотку ему сдавили чьи-то невидимые пальцы. Китаева от этого сжима чуть не вывернуло наизнанку. Он прижал пальцы ко рту и присел на корточки. Подождал, когда пройдет тошнота.
Через несколько секунд его накрыла жесткая, четко очерченная тень. Китаев поднял голову: над ним стоял Житнухин. С автоматом, висящим на груди, будто у изваяния, только что сошедшего с памятника.
Ухмыльнувшись, Житнухин поправил на плечах новенькие красные погоны, в которые, чтобы они не коробились, не мялись, были вставлены фанерки, — вначале поправил левый погон, потом правый. Сделал это младший сержант Житнухин, не поворачивая головы, не кося взглядом на плечи — он колюче, в упор, непримиримо смотрел на Китаева.
«Во мне этот гад видит классового врага, — отметил про себя Китаев, — на спусковой крючок своего автомата нажмет с большим удовольствием».
Он почувствовал, как по спине, под телогрейкой, крапивно острекая кожу, потек противный холодок.
— Ну чего, фашист, — новоиспеченный сержант весело ухмыльнулся, — не знаешь разве, что когда перед тобою стоит начальство, нужно вытягиваться во фрунт и докладывать, кто ты и что ты? А?
Житнухин неторопливо стащил с себя автомат и неожиданно ловко, изо всей силы огрел Китаева прикладом. Удар пришелся в плечо, Китаев услышал, как внутри у него что-то хрустнуло, боль электрическим разрядом вспыхнула перед глазами, и он полетел на землю.
Впору бы закричать, застонать, но Китаев не издал ни звука.
— Поднимись и доложись, — вновь повесив автомат на шею, спокойно, даже как-то лениво проговорил Житнухин. — Ну!
Китаев молча, кривясь на один бок, будто подгнившее дерево, поднялся. Земля поползла у него из-под ног в сторону, он пошатнулся, чуть было не упал, но все же удержался. С трудом выпрямился.
— Ну! — прежним спокойным голосом потребовал Житнухин.
— Зека… заключенный номер пятьдесят шесть триста сорок два… тире пятьдесят восемь.
Прибавка «пятьдесят восемь» означала собачью политическую статью, дающую право всякому вольнонаемному, даже уборщице, вытряхивающей бумажки из урны в кабинете «кума», называть Китаева фашистом и гитлеровской сволочью.
— Повтори, — морщась и подергивая уголками рта, бесцветным тоном потребовал Житнухин. — Четко и громко, чтобы я услышал.
— Заключенный номер… — Китаев, стараясь, чтобы голос его не дрожал, не слабел сипло, повторил свой номер.
— Ладно, — ни с того ни с сего миролюбиво произнес Житнухин. — Смотри, мужик… Я тебя запомнил.
Что же младший сержант делает в зоне с автоматом? С автоматом надо находиться на сторожевой вышке, защищать заключенных, если на них нападут волки, совершать «чудеса героизма», дозволенные охранникам, но заходить в зону с оружием запрещено. А вдруг какой-нибудь ловкий зек отнимет ствол, и тогда будет беда — с автоматом можно много чего наделать. Да и самому вохровцу придется отвечать за утерю оружия — десять лет пребывания в лагере строгого режима точно будут обеспечены. Такое падение младший сержант вряд ли перенесет, это все равно, что с облака свалиться в муравьиную кучу.
То, что новоиспеченный сержант запомнил Китаева — плохо, очень плохо. Вохровец ведь станет преследовать его, в любую секунду может наградить зуботычиной, на которую Китаев не имеет права ответить или вообще вышелушить челюсти. Житнухин вообще может запросто выдавить его из жизни, переправить с этого света на тот.
— Эй, сержант! — неожиданно раздался требовательный голос.
Житнухин вскинулся было, но в следующий миг побито втянул голову в плечи: его окликал сам «кум».
«Кум», похлестывая прутиком по штанине, поманил к себе Житнухина пальцем и произнес повышенным тоном:
— Ко мне, сержант!
Покрутив головой обеспокоенно, будто на кадык ему давили все пуговицы гимнастерки сразу, Житнухин скосил глаза на Китаева и, проговорив тихо и бесцветно: «Ты мне еще попадешься, фашистская вонючка», потрусил к «куму». В трусце у Житнухина, как у мерина, громко екала селезенка.
— Кто вам позволил с оружием входить в зону? — тихим ласковым тоном поинтересовался «кум». Был он явно не в настроении: то ли домашних пирожков с луком и крошеными яйцами давно не пробовал, то ли сон худой увидел, то ли слишком крупный комар укусил его в тощее, твердое, словно бы вырезанное из фанеры ухо, и он страдал от временной глухоты — в общем, что-то произошло… — А, сержант?
Вид у «кума» был недобрый.
— Дык, товарищ младший лейтенант… — переступив с одной ноги на другую и виновато екнув селезенкой, Житнухин опустил голову, — Дык ведь сейчас будем конвоировать заключенных на строительство…
— Дык, — передразнил младшего сержанта «кум» и перешел на «ты» — в этом переходе Житнухин уже увидел некоторое послабление, — дык я у тебя не спрашиваю, что ты собираешься делать, а спрашиваю, кто тебе позволил войти в зону с оружием. Кто конкретно?
— Дык мы все с оружием…
— Все да не все, — поучающим философским тоном проговорил «кум». — На первый раз прощаю, — считай, что отделался словесным втыком. На второй… Второго раза не будет. Заруби это себе на носу, — и, понизив голос до шепота, «кум» просипел: — Вон из зоны, пока я тебя в рядовые не перевел!
Новоиспеченный сержант козырнул и, развернувшись неловко, поспешно потрусил к воротам, охраняемым пулеметчиком, только стоптанные каблуки сапог постучали по отвердевшей земле, да в такт стуку глухо и совсем немузыкально екала селезенка.
Через пятнадцать минут четвертый барак целиком, позевывая, почесываясь, кляня вшей, трусил по дороге к месту работы, на участок номер двенадцать.
Противно ныли комары, солнца не было видно — заслонил толстый слой облачной ваты, но, несмотря на сумеречь, было сухо и дождя, судя по всему, не предвиделось. Хотя кто знает, север — штука непредсказуемая, погода может измениться в ближайшие десять минут.
Вброд одолели мелкую холодную речушку, в которой плескались шустрые темные мальки.
— Харьюзная молодь, — с завистью в голосе проговорил Христинин, шедший в колонне рядом с Китаевым. — Многое бы я отдал сейчас, чтобы побывать на рыбалке. — Он с сипеньем втянул сквозь зубы воздух и помотал головой — вид у него был ошпаренный.
Свобода всегда ошпаривала и будет ошпаривать человека, потерявшего ее, — это закон. Собственно, Китаев подозревал, что у него вид тоже ошпаренный, ведь от одних только картин, пейзажей, «натюрмортов» свободы можно запросто грохнуться в обморок. Китаев отер кулаком неожиданно повлажневшие глаза…

За стройку взялись лихо, видать, распоряжение насчет этого поступило с самого верха, из Кремля, а может быть, распорядились даже еще выше…
Появилась новая техника, «зисы», выпущенные еще на Урале и приготовленные для фронта, но на фронт не попавшие, поскольку война закончилась, — попали сюда, на сталинскую стройку.
Водителями на «зисах» были вольные, набранные здесь же, на севере, — в Воркуте, в Инте. Среди шоферов были мужики и из Сыктывкара — пришли с фронта, а работы в городе нет… Пришлось вербоваться на стройку.
Работа была трудная, сложная, порою, кажется, вообще неодолимая — ну нельзя сквозь болото проложить железную дорогу — куда она пойдет? В преисподнюю? В никуда? Туда, куда не ходят поезда? Особенно сильно приходилось ломать голову вольнонаемным инженерам, когда попадалась мороженая земля… На дворе ведь лето, тепло, комарье правит бал, а земля твердая, как камень, поблескивает ледяными искрами, будто иголками.
Мерзлотные линзы силу имеют необыкновенную, железнодорожные рельсы легко скручивают в рогульки, шпалы разминают в мусор, в крошку без всякой натуги. Там, где можно было обойти мерзлотную линзу, не особо скривляя путь, инженеры обходили, там, где обойти было нельзя — мучились головной болью.
Силы на возводимую дорогу были брошены большие. Сюда, в комариную тундру, украшенную березовыми колками, поступала техника, без преувеличения, первоклассная — не только «зисы» с фронтового потока, но и немецкие грузовики, и вывезенные из Германии трактора, и наши родные «челябинцы» производства знаменитого 413, и бульдозеры, и дрезины для передвижения по рельсам, уже проложенным, и материал поступал — горы шпал, пропитанных вонючим черным креозотом; попадались даже партии шпал, пропитанных дегтем — креозота под рукой не оказалось, с поставками возникало напряжение, а люди спешили выполнить план, не подвести, вот и пускали в ход деготь. Появились и вагоны, и даже паровозы.
Были образованы три гигантские стройки, как слышал Китаев, — номерные зековские: пятьсот первая, пятьсот вторая, пятьсот третья… Заключенных нагнали на эти стройки — пшену негде упасть — зековская тьма, а не северная тундра.
Стройка, к которой приписали четвертый барак, числилась под номером пятьсот один, должна она была обеспечить возведение западного участка дороги, — и чем быстрее, тем лучше. Средний участок был закреплен за стройкой номер пятьсот два, и последний отрезок, восточный, прочерченный до самой Игарки — пятьсот третий.
Расстояние, которое зекам требовалось подмять под себя, укрепить, проложить шпалы и рельсы, было немаленькое — примерно полторы тысячи километров. Сколько же здесь будет положено народа, заранее не мог определить никто, ни один специалист, хотя одна закономерность была засечена точно: каждый день стройка брала мзду, брала гораздо больше, чем стационарные лагеря. Люди умирали как мухи. Была бы еда посытнее — умирали бы меньше. Говорят, что дальше будут кормить лучше, но когда наступит это пресловутое «дальше», не ведал никто. Многие от голода готовы были закрыть глаза и просить Бога, чтобы побыстрее забрал к себе…
Воркутинские эшелоны доставляли зеков, брошенных на подмогу с Большой земли, в Абезь, а оттуда по трассе — в лаггородки, под начало «кумов» и их помощников. Иногда новички прибывали в вагоне, который тянула дрезина, иногда на своих двоих, раз на раз не приходилось. В конце концов народу набилось на сталинской стройке столько, что для присмотра за ним не стало хватать вохровцев.
Говорят, почувствовав слабину в охране, наиболее дерзкие зеки уже пустились в бега. Происходило это в других лагерях, не в том, где находился Китаев. Китаев удивлялся: чтобы убежать отсюда, с севера, надо иметь не только длинные ноги, но и сытый желудок, и мозги в голове, и котомку с припасами, и хорошую топографическую карту, желательно, воинскую.
Участившиеся побеги озадачили начальство — чем же приструнить зеков, как держать их в узде, в повиновении? И тогда какой-то умник предложил из числа самих заключенных составить отряд «самообороны». Ведь не все же заключенные — отпетые фашисты, на которых пробы ставить негде, не все перед сном вместо басен Крылова читают «Майн кампф»! Среди них есть и такие, кто встал на путь исправления, вот их и надо привлечь к этой работе.
Идея понравилась начальнику 501-й стройки — полковнику с одутловатым лицом. Он положил перед собой лист бумаги, разрисовал одному ему понятными значками и сказал двум своим заместителям — по политической части и оперативной:
— Создавайте-ка эту самую… как вы ее называете? Самоохрану. Дикость конечно, нигде такого не было, чтобы зеки охраняли сами себя, но выхода у нас нет. Посмотрим, какие котлеты из этой козы получатся.
Из ленинградцев в самоохрану попал Сташевский. Его вызвал к себе «кум», усадил на табуретку и, потягивая из стакана сладкий душистый чаек, начал душевный разговор:
— Я тут дело твое недавно исследовал — у тебя не все еще потеряно…
— Спасибо, гражданин начальник!
— Ты еще можешь стать человеком, — «кум» окинул Сташевского взглядом с головы до ног и обратно, — хотя это и непросто. Будешь для начала охранять своих фашистов…
Сташевский удивился:
— Как, с оружием в руках?
— Да. Дадим винтовку. И патроны. Цени. Но взамен потребуем, чтобы ты старался на все пять. Либо даже на шесть. Понял? Тебе это зачтется. Срок, если будешь хорошо служить Родине, пойдет сокращенный: один день за два. Понял?
В глазах Сташевского мелькнули радостные блестки, бледное заморенное лицо его порозовело, губы зашевелились сами по себе, словно бы он читал лекцию в университетской аудитории.
— А если будешь служить очень хорошо, то после отбытия срока снимем судимость. Понял?
— Так точно, гражданин начальник, все понял.
— Ну, раз все понял, то подпиши мне вот эту бумажку, — «кум» достал из старого шаткого столика, за которым сидел, — мебель эта была, естественно временная, — лист бумаги с типографским текстом; Сташевский эту бумаженцию знал, заполнял при прежнем «куме» — это было соглашение о сотрудничестве. — Будешь сообщать мне обо всем необычном, скажем так, что заметишь у своих… — «кум» замялся, прикидывая, какое же слово употребить, чтобы оно было точным и необидным. В следующий миг у него словно бы подсолнечная шелуха слетела с языка, — коллег.
Собою «кум» был недоволен — не то слово подобрал: вчера случайно услышал от одного гнилого интеллигента, а сегодня использовал. Поторопился. Он поморщился, покрутил головой, осуждая собственную персону, и звучно отхлебнул чая из стакана, вставленного в подстаканник.
Сташевский быстро заполнил бланк, подписал его и легким аккуратным движением придвинул к «куму»:
— Вот!
— Не забывай добавлять «гражданин начальник», — предупредил его «кум». — В Кремле указ подписан: тем зекам, которые не почитают свое начальство — по пятьдесят палок ежедневно. Для профилактики. Будешь ходить потом с окровавленной жопой, на судьбу жаловаться.
Вместо ответа Сташевский поморщился: кровотечение из «пятой точки» — штука неприятная. «Кум» глянул на него косо, подумал, что для преподавателя марксизма-ленинизма этот человек мелковат, двумя пальцами ухватил вербовочный листок и опустил в ящик своего хлипкого скрипучего стола.
Задвинув ящик на место, произнес коротко:
— Иди! — Потом добавил: — Служи Родине!

В четвертый барак вместо Сташевского был переведен новый зек — бывший лагерный «кум», погоревший на том, что выгораживал своих подопечных, вычеркивал их из черных списков, а это очень не понравилось начальству, и мягкосердечный «кум» загудел в зону. Фамилия его была Брыль. В войну белорус Брыль партизанил, имел медали, а после войны партия послала его на укрепление лагерного руководства.
Присвоили Брылю звание капитана и загнали под Магадан, на колымскую трассу, в свирепый серый холод. Был Брыль высок ростом, сутул, вид имел мрачный, из-под насупленных густых бровей сердито поглядывали выгоревшие пытливые глаза. Егорунин, пообщавшись с ним немного, воскликнул с невольным изумлением:
— Как же тебя, друг ситный, в «кумы»-то занесло?
Брыль в ответ только руки развел:
— Если бы я знал. Была партийная разнарядка, ослушаться ее — значит похоронить себя. Хоронить себя я не захотел…
— Но в результате все же похоронил, — жестким тоном произнес Христинин, прислушивавшийся к разговору.
В полевом бараке топилась печка, с потолка, как обычно, капало, пахло гнилью, плохо выстиранными портянками и немытыми ногами. Мыться или стирать что-либо у людей не было сил — почти без сознания они падали на нары и забывались в тревожном, готовом в любое мгновение прерваться сне, а утром, под назойливую комариную звень, в угрюмом сером свете, нервно подрагивающем от мелкой дождевой мороси, способной промочить человека до костей, снова выстраиваться в грязи на перекличку и под дулами автоматов плестись к самой передней, устремляющейся на восток шпале, положенной на жесткую, скрепленную кое-где бетонными нашлепками насыпь.
Китаев работал в бригаде, укладывавшей на насыпь шпалы.
Часто шпалы попадались некачественные, плохо пропитанные, с проплешинами, которые приходилось пропитывать дополнительно, замазывать огрехи, иначе дерево могло сгнить, — явно шпалы эти обрабатывали уголовники. «Политики-фашисты» брака старались не допускать, были совестливы.
Около Китаева часто останавливался Житнухин, пальцем сшибал с сержантских лычек какую-нибудь муху и интересовался веселым тоном:
— Ну что, фашист, вкалываешь? Бежать случайно не надумал? Нет? Давай, вкалывай, только не вздумай вредительством заниматься, — в голосе Житнухина появлялись угрожающие нотки и он напряженно подрагивающей рукой поглаживал приклад автомата.
К китаевской бригаде присоединили группу зечек — двадцать пять человек в одежде, дочерна испачканной креозотом, маслом, дегтем, смолой, изорванной настолько, что ее невозможно было починить, — заплатка сидела на заплатке, ниткой не за что было зацепиться, вылезала нитка из ваты, не держалась.
Зечки в бригаде занимались тем, что скуля, стеная, выбиваясь из сил, почти теряя сознание, подтаскивали шпалы к насыпи, передавали их бригаде шпалоукладчиков. Работа эта была мужская, и мужчины, которые были такие же слабые, заморенные, голодные, как и зечки, готовы были взять эту работу на себя, но незамедлительно примчался «кум», замахал кулаками:
— Вы мне тут свои порядки не устанавливайте, не то… — Хорошо, что он находился в странно приподнятом настроении — наверное, жена из дома пирожков прислала, — иначе бы охранники, среди которых находился и беспогонник Сташевский, навалились на «политиков» с прикладами, набили бы шишек и синяков, а кое-кому вообще выколотили бы зубы. «Кум» усмехнулся, погрозил зекам и хмыкнул презрительно: — Жентельмены!
К нему поспешно подбежал бригадир, что-то забормотал на ухо, но «кум» не стал слушать его, махнул рукой:
— Потом, все потом… А сейчас — по местам. И никакой отсебятины, ясно?
Укладчики шпал занялись своим делом, заморенные дохлые зечки — своим. Вокруг, если оглянуться, люди шевелились, передвигались в самых разных направлениях, хрипели, сопели, таскали тяжести, будто муравьи, некоторые занимались работой, которая неведомо кому была нужна, но, видать, была нужна, раз площадку охраняло столько охранников.
Шпалы надо было не только уложить на насыпь, но и каждой пропитанной вонью деревянной болванке подготовить свое удобное ложе. Если же болванка начнет ездить — укрепить ее, удержать на месте длинным костылем, создать ровную подкладку для чугунного полотна. Рельсы не должны были провисать и шлепать пузом по насыпи, за это можно было получить дополнительный срок — до двадцати пяти лет.
Выше двадцати пяти был только расстрел.
Над работающими зеками висели плотные серые облака, смещались то в одну сторону, то в другую. Это никак не мог отстать от людей гнус — самое страшное из всего, что имелось на севере. Вчера Егорунин увидел в тундре мертвую важенку — молодую олениху. Гнус заел ее до смерти, выпил кровь, и важенка погибла. Егорунин покрутился около нее, примерялся и так и этак, прикидывал, как пустить ее в котел, но отступился — олениха уже начала разлагаться. От одного килограмма гнилого мяса мог протянуть ноги весь четвертый барак.
Несколько женщин железными крючьями подтянули к Китаеву тяжелую шпалу, оставили на обочине насыпи и отцепились от нее; одна из зечек, широкая в кости, с угрюмым взглядом, выругалась матом. Видать, это была старшая…
Двое изможденных женщин привычно потянулись за ней, а третья, совсем еще девчонка, с большими карими глазами и бледным усталым ртом, молча опустилась на землю.
Обессиленно помотала головой:
— Не могу!
Услышав этот всхлип, Китаев поспешно огляделся — как там охрана, не видит ли? Охранники скучковались метрах в семидесяти на небольшом каменном взгорке, балагурили, рассказывали что-то друг другу. Среди них находился и Сташевский со старой облезлой винтовкой и брезентовым подсумком, повешенным на брезентовый же ремень, а вот пряжка на этом захудалом поясе блестела, посверкивала ясным золотом, будто на ремне настоящем, кожаном: начинающий вохровец не поленился, надраил ее от души… Подсумок был туго набит патронами, тяжело оттягивал ремень. Сташевский смеялся, были видны его серебряные зубы.
Раньше Китаев не замечал, что у земляка металлические зубы. Наверное, потому не замечал, что Сташевский никогда не улыбался и тем более не смеялся — зеку не до этого.
Тумака этой обессилевшей девчонке может дать только бригадирша. Но та уже удалилась метров на двадцать, шагала хоть и устало, но широко, вразвалку. Походка у нее была мужицкая, и ноги были мужицкие, с чуть вывернутыми разбитыми ступнями. В ходьбе бригадирша опиралась на железный крюк как на костыль, шла, опустив голову, думу какую-то свою, — непростую, тайную, — думала.
Еще раз оглядевшись — не хотелось получать удара прикладом по шее от «друга», младшего сержанта Житнухина, — Китаев поспешно переместился к плачущей девчонке.
— Ты чего, ты чего, — забормотал он сиплым задыхающимся голосом, — подымайся! Иначе… Как бы беды не было. Подымайся!
Та, подергав подбито головой, будто умирающий заяц, ткнулась лицом в коленки. Проскулила обреченно:
— Пусть они меня убьют — не могу больше.
— Дура! — грубо выпалил Китаев. — Убивать на виду у всех тебя не станут, побоятся… А вот в карцер засадят надежно — в здешних условиях это все равно, что живьем лечь в могилу. Вставай, дура! — он подхватил девчонку руками под мышки и рывком, потратив на это едва ли не все силы, поставил на ноги.
Девчонка несколько мгновений стояла косо, опасно покачиваясь, грозясь свалиться на землю, но все-таки не свалилась, преодолела себя и неровной походкой, заваливаясь то на один бок, то на другой, поплелась следом за своими товарками.
Облегченно вздохнув, Китаев проводил ее взглядом и вернулся к шпалам, один вид которых вызывал у него слабость и приступы желудочной боли.
— Ты чего? — спросил Егорунин. — Влюбился, что ли?
— Влюбился — не влюбился — это дело такое… Как в анекдоте про дистрофика, которого чуть не раздавила муха. А зечку эту надо было выручать. Если бы она не поднялась, то через пару дней валялась бы в общей могиле.
— Тут ты прав, — хмуро кивнул Егорунин. — Настолько все просто, что в рай отправляют, даже не спрашивая, стоишь ты в очереди к Всевышнему или нет. М-да-а… А чего дистрофик — с мухой не совладал?
— Лежит дистрофик в больнице, мается от слабости, тут ему на грудь муха садится. Дистрофик морщится, пробует ее согнать, наконец поднимает руку. «Кыш, проклятая собака! Всю грудь мне истоптала».
— М-да, было бы смешно, если бы не было так грустно, — хмуро заметил Егорунин.
— Есть еще один анекдот. Сочинили дистрофики, вышедшие из концлагеря.
— Анекдоты могут продлевать жизнь, — философски заметил Егорунин. Подцепил крюком шпалу, подтащил ее к ложу. — Понял? Рассказывай!
Вздохнул Китаев — сил даже на анекдот нет. Егорунин это понял, задрал голову вверх, так, что кадык выступил на шее остроугольным кирпичом, промокнул рукавом пот, просипел натуженно:
— Если нет сил — можешь не рассказывать.
— Стоят два мужика, уцелевшие в Освенциме, держатся руками за стенку. Неожиданно у одного из них в глазах появляется блеск и он говорит другому: «Ну что, сегодня по бабам пойдем?» А тот в ответ: «Пойдем, если ветра не будет».
В груди у Егорунина родился глухой каркающий звук, встряхнул все его тело, он выпрямился и выкашлял из себя:
— Плохой анекдот.
— Это, Саня, смотря из каких кустов на него смотреть.
— Из любых, — буркнул Егорунин. — Я эту пошлость еще до войны слышал. — Он снова взялся за железный крюк. — Давай нажмем, а то мы с тобой сегодня даже на баланду не заработаем.
Со своими выводами Егорунин опоздал на несколько мгновений — около них уже стоял бригадир, злой, с плоским, украшенным оспяными выковыринами лицом и длинными руками с ладонями-лопатами.
Как-то на спор бригадир голыми руками нагрузил носилки щебнем гораздо быстрее, чем другой зек, нагружавший вторые носилки совковой лопатой.
Причем лопата у него была самодельная, повышенной емкости, — и все равно зек не угнался за бригадиром, закашлялся, заперхал, заклекотал глоткой, внутри у него что-то зачавкало, словно бы там жило некое странное существо, и одышливый ударник лагерного труда откинул в сторону лопату, сдаваясь — против жилистого как обезьяна бригадира он не тянул.
Бригадир окинул секущим уничтожающим взглядом скорчившегося над шпалой Егорунина, потом Китаева, хотел выругаться, но не выругался, лишь взметнул над собой кулак, потряс им, демонстрируя свои самые серьезные намерения, и ушел.
— Навались! — призвал Егорунин напарника. Китаев помог ему крючком, вдвоем они перевернули шпалу и оба невольно поморщились: колода эта с обратной стороны была пятнистая — креозотом ее обработали халтурно.
Конечно, можно отыскать халтурщика, но ни Егорунин, ни Китаев, ни Христинин этого никогда не делали: может быть, виновником был свой брат-фронтовик — такой же, как и они, только вконец ослабший, загнанный, у которого свет уже меркнул в глазах. Егорунин стиснул зубы, сдерживая ругань, и ткнул в ведерко с черной, маслянисто поблескивающей жидкостью кисть, прошелся по пятнам, потом потыкал в них торцом кисти, словно бы вбивал сберегающую дерево жидкость в плоть шпалы, как гвозди.
Если этого не сделать, шпала очень быстро сопреет — это раз, и два — если вдруг какие-нибудь проверяльщики вздумают осмотреть уложенную в полотно шпалу и обнаружат такой непрокрас, то неведомого халтурщика искать не станут — сдерут шкуру со всей бригады. Могут припаять любую статью и к тому, что есть, прибавить еще годков десять — пятнадцать, а то и вовсе прислонить к стенке и полить свинцом.
— Оторвал бы я этому работнику все, что растет у него ниже носа, — пробурчал Егорунин, — и чем ниже, тем тщательнее бы провел прополку.
Фыркал, кипел Егорунин, и был прав. Китаев его поддерживал, кивнул, присоединяясь к нему, но в следующий момент, переключая своего напарника на другие мысли, более веселые, проговорил, ни к кому не обращаясь:
— Интересно, за что эта девочка мается в зоне?
Хоть и не обращался Китаев к кому-то конкретно, а знал, что здесь принято ловить каждый звук, каждый шорох, не говоря уже о голосе, каком-нибудь вскрике или стоне — зеки засекают абсолютно все.
— Что, глаз на нее все-таки запал? — сиплым голосом поинтересовался Егорунин.
— Если бы глаз — душа может запасть, — неожиданно высказался Христинин.
— И тогда будет совсем плохо, — Егорунин то ли осуждающе, то ли понимающе покачал головой. — Советую держать себя в узде.
— Эвон! — Китаев хмыкнул. — Ты как «кум», по любому поводу свое мнение имеешь… Знаток человеческих душ! — он снова хмыкнул. — И с каких таких харчей я должен держать себя в узде?
— Это у «каэров»[233] недопустимо, у политических, а у уголовников, например, еще как допустимо, — неожиданно подал голос Брыль, возившийся со шпалой рядом. Одна рука у него была перевязана грязной тряпкой — позавчера сильно ободрал ее, но от работы бывшего «кума» не освободили. Брыль маялся, стонал от боли — одной рукой было трудно управляться. — Как-нибудь я вам расскажу, какая любовь бывает у уголовников на Колыме.
— Ты чего, думаешь, мы не представляем, что это такое? — пробурчал под нос Егорунин. Он был занят делом — прикидывал, как лучше уложить шпалу в готовое гнездо. — Не знаем, думаешь?
— Про такую любовь точно не знаете. Будет время — повеселю, — пообещал Брыль.
Тем временем женская четверка, возглавляемая мужиковатой бригадиршей, подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья. Бригадирша оглянулась на ослабшую девчонку, в глазах ее затеплились тусклые свечечки.
Брыль это засек и неодобрительно покачал головой: знал он нечто такое, чего не знали другие зеки из четвертого барака.
Девчонка держалась, кусала зубами губы и, превозмогая саму себя, держалась. Карие глаза у нее поблескивали, как два спелых каштана, но были сухи. Взяла себя в руки, значит, а может, и бригадирша помогла. Китаев глянул на нее и вздернул вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем: молодец, мол, держись.
Выпрямился и спросил вслух:
— Все в порядке?
Та молча смежила каштановые глаза: ну будто свет какой прикрыла веками. Бригадирша насупилась и смерила Китаева недобрым взглядом. Китаев перехватил этот взгляд, подивился его суровости.
— Пошли! — бригадирша повела головой в сторону, приказывая девчонке идти перед ней к штабелю шпал, сложенному на обочине насыпи — шпалы привезли ночью и в темноте разгрузили неряшливо, криво-косо. Часть шпал попала в воду, в край сырой лощины, под которой таял лед, на редко росшую кугу — очень противную болотную траву; часть вообще угодила в край болота, и бригадирша со своими подопечными вытаскивала их из рыжей липкой мокреди, сушила.
Халтурную работу, конечно, сделали ночью зеки. С другой стороны, в ночной темени, набитой комарьем, ничего другого они сделать не могли — что смогли, то и сделали.
Девчонка повесила голову и первой поплелась к штабелю шпал. Бригадирша, тяжело измеряя ногами землю, двинулась следом.
Проводив женскую четверку взглядом, Брыль покачал головой:
— Однако!
Впрочем, в слове этом, произнесенном очень негромко, никакого осуждения не было.

Впереди, в сотне метров от участка, на котором работали Егорунин, Китаев, Брыль, Христинин, на насыпи копошилась другая группа — довольно шумная, вольная; трудилась она с матерками да с неприличными частушками. Вохровцы, присматривавшие за этой группой, автоматы держали за плечами, замечаний не делали — мат и скользкие частушки им нравились. Работали там, конечно, не «политики», работали уголовники, а этому расхристанному люду послабления всегда были — особенно когда кто-нибудь из разрисованных наколками быков по тихому приказу «кума» всадит в бок какому-нибудь «политику» заточку и уложит на землю с пронзительным криком:
— Каэровец умирает!
Заточка — инструмент коварный, от удара на теле убитого следа почти не остается, только крохотная красная точка и все, — но ведь такая малоприметная точка может остаться от чего угодно, даже от укуса комара. Поэтому причина смерти того или иного зека будет заключена в короткой реплике-приговоре, который выскажет в бараке «главврач», он же «кум»:
— Сработался фашист, дыхалка кончилась, вот он и лег. Расходитесь, уроды!
Покойника брали за руки-ноги и волокли к сараю или к яме, где сосредотачивались трупы. «Кум» у уголовников был такой же образованный, как и у «политиков».
Неожиданно уголовники, сосредоточившиеся впереди на насыпи, засуетились, сбились в кучу, завзмахивали руками, загалдели. Через несколько минут к ним галопом, нервно стуча каблуками сапог, проскакал «кум», прокричал на ходу яростно, плюясь в обе стороны слюной:
— Разойдись!
Уголовники разом перестали суетиться, вскинулись и застыли, будто пришибленные громом — своего «кума» они побаивались.
— Разойдись! — переходя с крика на задавленное сипение, повторил команду уголовный «кум».
Толпа начала неохотно раздвигаться, обнажила середину — кусок земли, сдавленный шпалами, на котором, раскинув руки в стороны, лежал человек.
— Жмурик, — спокойно констатировал Егорунин.
На фронте ему доводилось видеть много трупов, самых разных, и отличать мертвых от живых он умел с одного беглого взгляда. Наверное, даже с закрытыми глазами мог определять, — как, собственно, и Китаев, и Христинин.
Иногда у мертвого что-то отпускало, срабатывало внутри, и из него лезло все, что он съел и что выпил, — лезло уже переработанное… Таких мертвецов действительно можно отличать по запаху.
Поза мертвого человека сильно отличается от позы живого — то голова бывает словно бы засунута под мышку, ноги перевернуты на сто восемьдесят градусов, глядят задом наперед, то одна нога так переплетена с другой, что кажется — в ней совсем нет костей, или же рука вывернута слишком диковинно — у живого человека она никак не может быть так вывернута.
— Точно. Жмур, — подтвердил Христинин.
«Кум» уголовников неожиданно на бегу выдернул из-за голенища ломик — это была трофейная «фомка», какие попадались в немецких легковушках — и вскинул «фомку» над головой:
— Кому сказали — разойдись!
Уголовники поспешно рванули в разные стороны — видать, ломик, который «кум» таскал в сапоге, был им хорошо знаком.
На земле, поджав под себя ноги в скорбной позе, лежал человек с черным щетинистым лицом и распахнутым ртом, в котором прямо посередине, словно заваливающийся верстовой столб, торчал крупный кривой зуб. Китаев знал его — доводилось сталкиваться. У мертвого была знатная для лагерей кличка Итальянец, хотя зек этот был похож на кого угодно, только не на итальянца. Китаеву как-то рассказали, что звали мертвого Итальянцем по простой причине — на груди у него красовалась странная татуировка — портрет Бенито Муссолини. Неизвестный лагерный художник постарался — портрет этого лысого красавца с бетонной нижней челюстью было непросто вытатуировать на тощем зековском теле.
Но художник — совсем не от слова «худо», а вполне толковый, — постарался: Муссолини был похож на себя. Такое заключение сделали лагерные эксперты, сравнив портрет с физиономией, увиденной на обрывке газеты.
По команде «кума» уголовники вывернули телогрейку Итальянца, натянули мертвому на голову, чтобы не было видно лица и настежь распахнутого рта, подхватили его и потащили в сторону от насыпи.
— На этой дороге будет похоронено людей не меньше, чем на Колыме, — бесцветным голосом проговорил Брыль. — Вот увидите.
— И видеть ничего не надо, и без того все понятно, — сказал Егорунин. — Так оно и будет.
Тут на них вороном налетел бригадир, завзмахивал руками.
— Работаем, работаем, — привычно выкрикнул он, — на мелочи не отвлекаемся.
— Ничего себе мелочи, — отвернув голову в сторону, произнес Егорунин.
Бригадир у них хоть и шипел часто, как Змей Горыныч, увидевший Добрыню Никитича, а все-таки был незлобный, в прошлом — интендант. За что конкретно, за какой антисоветский проступок он залетел в лагерь, не знал никто, даже беспроволочное лагерное радио. А радио это — штука такая, от которой спрятаться невозможно, — все про всех знает и распространяет знания, как круги на воде. Шлепнется камень в воду, круги пустит, всем они видны, все знают биографии друг дружки не хуже «кума», так что польза от лагерного радио кое-какая имеется, но про бригадира — сведений никаких… Звание на фронте у бригадира было высокое — подполковник.
Пока наблюдали, как поехал в мир иной заслуженный зек, четверка женщин подтащила еще одну шпалу, выдернула из нее крючья.
Молодая зечка, глянув на Китаева и едва не растворив его в своих глазах-каштанах, произнесла неожиданно вопросительно, со вздохом посмотрев на мужиковатую бригадиршу:
— Петюня, родненький, может, немного передохнем, а?
Бригадирша вскинулась, топнула ногой, обутой в разбитый ботинок большого размера.
— Цыц, Анька! — громким голосом, в котором слышались встревоженные визгливые нотки, проговорила она, ткнула рукой в группу людей, тащившую мертвого Итальянца. — Тама отдохнем, тама! Поняла?
Значит, зечку с глазами-каштанами звали Аней. И фамилия у нее должна быть явно какая-нибудь простая, глубинная, русская — лицо вон какое, типично нашенское. Такие лица имели люди, жившие в Киевской Руси.
Интересно только, почему Аня назвала свою начальницу мужским именем Петюня? И обращалась к ней, как к мужчине… Что бы это значило?
— Ты, ленинградец, наивен, как ботинки первоклассника, — поддел его Брыль, засмеялся хрипловато, булькающе. — В зоне нельзя быть таким наивным.
— То, что в зоне нельзя быть наивным, я знаю, только вот не знаю, почему я наивен?
— По кочану да по кочерыжке.
— Себе я таким не кажусь.
— Мудрые старики в таких случаях говорят: со стороны виднее.
— Эй, разложенцы! — прикрикнул на них бригадир, — кончай болтовню, иначе в обед мы даже по полпайки хлеба не получим. Ясно?
Чего ж тут неясного? Егорунин поморщился. В природе тем временем что-то сдвинулось, потеплело, сменился ветер и пригнал с юга подогретые пласты воздуха. Вместе с теплом приволоклись и облака — раздерганные, серые, с рваными краями, недобрые.
По всему было видно: изменившийся ветер обязательно натянет дождь, только будет ли этот дождь теплым, как переместившийся на север южный воздух, не знал никто.

В бараке, как и на улице, покоя не давали комары, висели в помещении облаком, нудили своими острыми тонкими голосами, ели всех поедом — изо всех углов слышался мат, — уснуть было невозможно. Разными средствами пробовали отбиваться от комаров — и жидким мылом, уничтожающим лобковых вшей, пробовали мазаться, и вонючим креозотом, пары которого что-то мертво перекрывали в груди — дышать делалось трудно, и керосином, и дегтем — ничего не помогало.
Единственное, чего опасались кусачие летуны — гнилой древесной каши, вытащенной из нутра какого-нибудь дерева — ольхи или старой ели.
Трухой этой заправляли таз и разжигали с большим трудом — сырая липкая труха почти не загоралась, но среди зеков имелись такие мастера, что могли обычную воду обратить в керосин, а мокрую еловую размазню — в горючую немецкую бумагу, пропитанную селитрой. Германские табачники такую бумагу пускали на изготовление сигарет. Именно поэтому трофейные сигареты никогда не гасли — догорали до конца, до самых пальцев.
Чем были плохи чадящие вонючим серым дымом тазы — можно было задохнуться. Утром, если не задохнешься, головная боль обеспечена. Тоже вещь не самая приятная — в затылке стоит неистаивающий чугунный звон, а виски разламываются от сильного внутреннего напора, того гляди, костяшки от такого давления треснут, башка лопнет, как перезрелый гниющий арбуз.
Деревянная конструкция, именуемая нарами, была сколочена в три этажа. С самого верхнего лететь было не очень приятно — можно и костей не собрать. Внизу, на нижнем ярусе, расположился Егорунин — как самый старший и самый заслуженный, среднюю часть занимал Китаев, бывший «кум» Брыль осваивал верхние слои душной атмосферы, кашлял, чихал, переворачивался с боку на бок… Когда переворачивался, вся конструкция скрипела отчаянно, грозя рассыпаться.
— Тихо, тихо, кум, — предупреждал Егорунин снизу сонным голосом, — не развали барак. — Следом раздавался громкий шлепок: бывший орденоносец Егорунин снайперским ударом прихлопывал очередного наглого кровососа. Или двух.
Нары в три яруса — это еще ничего. Вот в соседнем лагере — там дело обстоит хуже. Туда с Большой земли пригнали новую партию, так в полевом бараке поставили пятиярусные нары. Верхний ряд забирается на свои места ползком, потом носом водит по потолку, скребет, оставляя следы, пытаясь улечься потолковее.
Вот если оттуда сверзнется несчастный зек, то остаться целым, неполоманным, у него нет ни одного шанса. А если черепушкой стукнется о какой-нибудь деревянный угол, то и дорога у него будет одна — в общую яму.
— Й-йэх, жисть-жестянка, — скорбно вздохнул Китаев.
Как в мужских лагерях есть петухи — зеки, которых для удовлетворения своих половых потребностей держат более сильные заключенные, так и в женских матерые зечки заводят себе жен. И живут с ними, как мужики с бабами. Об этом Китаев слышал, только не представлял себе, чем одна женщина может увлечь другую и тем более удовлетворить. Что-то тут не сходится, концы провисают.
Словно бы почувствовав немой вопрос, возникший у Китаева, Брыль проговорил шепотом, будто выдавал большой секрет:
— Насчет любви зечки с зечкой существует целая наука, которую никакой академик Павлов не разгадает. Говорят, что одна баба может удовлетворить другую не хуже самого искушенного в этих делах мужика, — Брыль заворочался на верхнем ярусе, закашлялся, выругался. — Вот сучье немытое… Тьфу! Целый десяток комаров проглотил.
— Ну и как, вкусные? — подал голос с соседнего ряда Христинин. Ему, похоже, тоже были интересны рассказы про лагерную любовь, раз он так чутко слушал бывшего лагерного «кума». А «кум», хоть и бывший, знает все из первоисточника, врать не будет.
— Если бы комаров побольше, да подсолнечного масла налить, да жареного лучка добавить — наверное, было бы неплохо.
— Продолжай, чего там еще насчет любви зечек… Как они это делают?
— Да губами трутся о губы.
Христинин недоуменно завозился на нарах.
— Не понял.
— Да не теми губами, о которых ты подумал, дурачок. Клитером трутся о клитер. Что такое клитер, знаешь?
— Более-менее.
— Потом по зоне ходят вместе, как муж с женой, «муж» старается добыть для своей «жены» кусок послаще, зовет ее ластонькой или кралечкой, обнимает при всех и сопит по-козлиному, если кто-то начинает слишком откровенно поглядывать на его «жену» и пускать слюни. Бывает, что дерутся.
— Бабы с бабами?
— Да. И драка эта бывает пострашнее, чем у мужика с мужиком. Крови больше.
— Да ну-у, — недоверчиво протянул Христинин.
— Бьются намертво. Особенно если «жена» молодая да красивая, а «муж» у нее — пахан в женской колонии. Хотя с паханами позволяют себе связаться только новенькие, неопытные, чересчур наглые. Обычно на «жену» пахана не позволяет себе положить глаз даже начальник лагеря. Может только начальник всех лагерей или начальник Дальстроя, как у нас в Магадане. В общем, человек с лампасами и не ниже того.
— Неужели начальник лагеря не может?
— По зековским законам — нет. Иначе получит в бок напильник. Или шило, сделанное из гвоздя. Протыкает насквозь, а крови нет. Был у нас один начальник лагеря, отбил у пахана «жену» — в бок получил заточку. Валялся в госпитале — долго валялся, месяца три. В лагерь уже не вернулся. Отправили его куда-то далеко, на Кудыкину гору, а зеки спустили его с этой горы вниз. Спустили так аккуратно, что костей он уже не собрал. Не выжил.
— Й-йэх, — выплюнул из себя печальный возглас Китаев, перевернулся на бок. — Есть хочется.
— На пятьсот второй стройке, я слышал, совсем другие условия, — пробормотал Егорунин. Он тоже, как и Китаев, начал ворочаться.
Им бы, смертельно уставшим, уже дошедшим до края, видевшим в жизни все, что она могла предложить, изнемогшим от нее безмерно, можно было бы и к «верхним людям» уходить, но все-таки что-то держало их здесь, заставляло мучиться, скрипеть, хватать губами воздух, страдать и сопротивляться смерти.
— На пятьсот второй, сказывают, кашей от пуза кормят. А тем, кто перевыполняет норму, дают еще и мясо, — поворочавшись немного и улегшись удобнее, проговорил Егорунин.
— Господи, я уже и забыл, как оно выглядит и чем пахнет, мясо это, — пожаловался Китаев, затих на несколько мгновений.
— То ли еще будет, — вздохнул бывший «кум» и так резко повернулся на третьей «спальной» полке, что зашатались стойки всей этажерки. Чуть-чуть не рассыпались нары.
— Э-э! — Егорунин повысил голос. — Ты еще не свались на меня… Всех нас укокошишь, сам третьим окажешься. В своей же моче и искупаешься.
— Точно. Ни одного не удастся спасти, — дребезжаще рассмеялся Христинин. — На такую высокую тему разговор шел, и вдруг свалились в лужу мочи.
— Все в жизни говно, — сказал Егорунин, — кроме мочи.
— Если только одна моча — можно стерпеть, — вставил Китаев, — а то в луже мочи почти всегда еще кое-что плавает…
— Все! Спать! — скомандовал Егорунин. Он еще не избавился от фронтовых замашек, при каждом удобном случае старался хотя бы немного покомандовать.
Впрочем, что Егорунин! Фронт сидел в каждом из них, не выветрился и выветриваться будет долго, — ведь половина из них офицеры, когда-то умели хорошо командовать… Впрочем, подчиняться они тоже умели.
Во сне Китаев увидел какую-то странную девушку. Вроде бы и Аня это была, и вместе с тем совсем не Аня. Может быть, Ира Самсонова, ленинградская пассия? У Иры точно такое же удлиненное нежное лицо, что и у Ани, только глаза были другие — серые, дождистые, трогающие за душу, как мелкая частая морось, типичная для питерского климата. Взгляд таких глаз может пробить до костей.
Где она сейчас находится, Ира Самсонова? Наверное, уже вышла замуж и, вполне возможно, нянчит детей — одного или двух.
Сквозь сон Китаев ощутил, что в глотке у него скопилась горечь, твердая, как камень, иссушающая рот, будто черемуховая кора, похожая на… Честно говоря, Китаев не мог определить, на что она похожа, горечь эта. Может, не на черемуховую кору, а на кору осиновую, на второсортный спирт, который в немецкой армии шел на технические нужды, на какую-нибудь обжигающую приправу, очень любимую, например, населением Венгрии…
Но вот глаза у лика-призрака изменили свой цвет, стали яркими, влажными, горячими, как каштаны, снятые с огня… Кто это? Аня?
Ира унеслась в далекое далеко, в серое пространство, в город, где ему, возможно, уже никогда не удастся побывать, никого и ничего увидеть. Он стиснул зубы и проснулся.
Барак был затянут темным вонючим дымом. Китаев мигом очутился на полу, раздвинул дым руками. Горели телогрейки, разложенные на просушку у печи. За ними должен был присматривать дежурный, но он, бедняга, сморенный, сломленный усталостью, уснул, не уследил за зековским имуществом.
Одна из тряпок — видать, основательно была пропитана дегтем — вспыхнула ярко, над ней взвился злой, очень проворный огонь и перескочил на ближайшие нары.
Еще немного и заполыхают не только нары, огнем займется весь барак. Под шумок тут многое можно сделать — и часть колючей проволоки вырезать и нырнуть в жидкий березняк, подступающий к строениям, и разоружить кого-нибудь из охранников, спрятать его винтовку, а затем совершить налет на пищеблок, сожрать все, что там есть, и прирезать десяток остроязыких, очень не нравившихся уголовникам «политиков» — в общем, много чего можно сделать, — и в разборке, которая потом будет проведена обязательно, пострадает едва ли не весь состав четвертого барака. Вместе с «кумом», между прочим.
— Пожа-ар! — что было мочи закричал Китаев.
Кричать надо было в полную силу, чтобы крик этот был слышен в Воркуте, иначе усталый барак не проснется. Продолжая кричать, Китаев бросился к нарам, под которые нырнул огонь, засек, что из-под нар, откуда-то снизу, чуть ли не из подполья прорывался огонь. Что-то там нервно дергалось, трепетало, устремлялось вверх, на свободу, желало вцепиться в промасленные штаны, в матрас, в сонную человеческую плоть.
— Пожа-а-ар! — продолжал вопить Китаев. Выволок из-под нар горящую тряпку, затоптал ее ногами, потом содрал с перекладин, пристроенных к печке, одежду, косо и, как оказалось, опасно висевшую над полом, — часть одежды тоже горела. Китаеву помогал очнувшийся дежурный — бледный, с трясущимися от растерянности руками и съехавшим набок ртом: понимал человек, что с ним после всего этого сделают.
На нарах, в дымной полутьме, начали шевелиться люди.
Самое интересное, что зек, лежавший рядом с печкой — тот, у которого чуть не заполыхали нары, — даже не пошевелился, продолжал спать, задрав большой горбатый нос, словно бы собирался дотянуться им до человека, расположившегося в среднем отделении, либо клюнуть в потемневшее влажное дерево. Может быть, он был мертв?
Проверять это было некогда.
Китаев ухватил тлеющую телогрейку, швырнул себе под ноги, запрыгал на дымной, плюющейся красными искрами вате, задавил пожар.
— Кто-нибудь дверь откройте! — прокричал он в шевелящееся темное пространство, такое плотное, что его, наверное, можно было резать ножом. — Откройте двери!
Китаева услышали невидимые зеки и по тому, как дрогнула, а затем зашевелилась, кренясь на одну сторону, клубящаяся масса, стало понятно — двери барака распахнуты… Наконец-то.
Перед глазами все плыло, в ушах стоял звон, сердце, кажется, стронулось с места и непонятно было, где оно сейчас находится: то ли в пятках, то ли в глотке, то ли вообще нырнуло куда-то в штаны и запуталось в складках ткани, найти его совершенно невозможно. Дыхание прилипало к зубам, к небу, обжигало ноздри. Пальцы, прихваченные огнем, горели. Руки придется перевязывать, иначе шпалы стешут мясо до костей.
Из дыма, с трудом раздвинув его руками, вытаял пахан из соседней бригады, сутулый, с разъяренным квадратным лицом и редкими ощеренными зубами. Дежурный, которому надлежало следить за печкой, был из его бригады. Увидев бригадира, он вытянулся перед ним, словно новобранец перед генералом — побаивался бригадира.
— Что ж ты, с-сука, — начал было бригадир, но что-то внутри у него сорвалось, он прервал мораль, которую начал читать и всадил кулак в челюсть дежурного.
Бил, похоже, не сильно — у того челюсть только лязгнула, будто паровозный сцеп, но зубы не посыпались… А вот на ногах дежурный не удержался, свалился на пол.
— Тьфу! — отплюнулся бригадир и проговорил с неожиданной болью: — Как же мне тебя от беды теперь отмазывать, а?
В дыму ругались, кашляли, сопели проснувшиеся люди, кто-то с ошалелым видом налетел на Китаева, но в следующий миг унесся в сторону — его отшвырнул бригадир, примчавшийся наказывать своего подопечного.
— Смотри, брат, как бы на тебя кто не накинулся, — предупредил бригадир Китаева. — Часть людей тут без штанов осталась, — квадратное лицо бригадира перекосилось в неожиданной ухмылке. — А когда крендель нечем прикрыть, знаешь, как человек может обозлиться?
Это Китаев знал, согнулся в рвотном приступе — дым, которого он наглотался по самый вентиль, начал, кажется, проедать дырку в желудке.
— Гхы, гхы…
— Топай на свои нары, если сможешь, — сказал ему бригадир, — я тут дальше один буду разбираться.
Бригадир был здоров, как трактор, мог запросто справиться с тремя-четырьмя зеками, даже крайне обозленными.

Во всяком лагерном сообществе — и у уголовников, и у «политиков» — обязательно есть свои старшие, паханы, которых в лагере уважают не меньше, чем начальника какого-нибудь Лагстроя, чьи портки украшены лампасами, а на погонах вместо лычек — позумент.
Паханы уголовников ходят со свитами, сопровождающие их урки могут прибить кого угодно, даже «кума», особенно если это прикажет сделать пахан, и всякий «кум» это знает, и на пахана никогда не поднимет руку, поскольку понимает, что тот почти всегда (а точнее — всегда) окажется сильнее его.
Кто был паханом у «политиков» четвертого барака, Китаев не знал, но он точно был, и порядок наводил, — но так аккуратно и так неприметно, что «политики» никакого давления на ощущали.
Однажды Китаеву сообщили, что пахан в их бараке — русский с горской фамилией Хотиев. Китаев посмотрел на Хотиева оценивающе — ничего выдающегося. Ни на уголовника, ни на «политика» не похож, невысокого роста, очень спокойный, с неторопливыми движениями, говорит мало, иногда возникает впечатление, что он вообще не умеет говорить…
В следующий раз во время перекура Китаев сказал тому «информатору»:
— Нет, пахан у нас не Хотиев.
— Хочешь верь, хочешь нет — это твое дело, — «информатор» хмыкнул.
Потом на Хотиева указал Христинин.
— Слушайся этого человека, как папу с мамой, Вольдемар. Это пахан.
— Быть того не может!
Христинин усмехнулся едва приметно, только уголки рта дрогнули. Засунул руку в карман и достал оттуда штуку совершенно неожиданную, в лагерных условиях забытую — фотокарточку.
Протянул плохонький покоробленный снимок Китаеву.
— Смотри!
На снимке был изображен Хотиев — много моложе нынешнего Хотиева, без седины в голове, подтянутый, в отутюженной гимнастерке с полковничьими погонами, при орденах, над которыми поблескивала звездочка Героя Советского Союза.
Не удержался Китаев, ахнул восхищенно. А с другой стороны, чего так бестолково охать-то? Раз заслужил звезду — значит, достоин ее. Кто-то, а фронтовики хорошо знают, чего стоит такая награда, заработанная в боях, сколько крови собственной и пота на нее надо потратить — не сосчитать, поэтому всегда готовы ему подчиняться и признавать его верховенство.
— Что, не веришь? — спросил Христинин.
— Верю.

Потери четвертого барака в ночном пожаре были велики — пять человек не проснулись. Их отнесли в яму, выделенную под кладбище, и трофейный бульдозер своим широким лемехом надвинул на тела большой ворох земли.
Суровому бригадиру не удалось защитить своего подопечного-дежурного — за ним пришли три здоровых, с красными, пропитанными алкоголем лицами вертухая и увели. Жалко было несчастного зека, виновато сгорбившегося, всхлипывающего, с тощей шеей и тощими руками…
Больше никто его не видел — охранники отвели его к могильной яме, на обочине которой стоял бульдозер, и втихую, чтобы никто не засек и никто не услышал, накинули ему на шею удавку, сделанную из гитарной струны. Затянули ее, подождали, когда бедняга перестанет трепыхаться, а потом спихнули в траншею: спи спокойно, дорогой товарищ.
На следующий день у своего железного коня появился бульдозерист — вольнонаемный передовик производства, заспанный донельзя. Завел мотор машины, и от вчерашнего дежурного не то, чтобы следа, даже намека на то, что он был, существовал когда-то, не осталось.
Впрочем, осталось другое, более долговечное и существенное — память. Говорят, что на фронте этот осунувшийся, потерявший себя человек — одни кости да кожа остались — был геройским командиром взвода. Награжден был орденом и двумя медалями.

Утром Китаев смазал руки вазелином, который ему дал Егорунин, намотал на пальцы бинты, оторванные от старой простыни, и встал на свое место в колонне. Когда колонну привели на рабочее место, Китаев огляделся: а где тут бригада, именуемая женской, и девушка с глазами, похожими на горячие каштаны?
Народу было много — столько, что и глазом не окинуть: под каждым кустом, в каждом углу, около каждой шпалы копошились люди — ото дня в день стройка росла, становилась многолюднее, колонны подваливали одна за другой. Каждый день, каждую неделю.
Нет, искать Аню в этой несмети людей бесполезно.
— Навались! — прозвучала команда бригадира, и Китаев, морщась от боли в руках, всадил крюк в черную, дурно пахнущую плоть шпалы. Впрочем, он и сам, наверное, пахнет так же дурно.
При такой работе надо мыться каждый день, а то и несколько раз на день, у них же если получается раз в неделю, то очень хорошо, на деле же в примитивную, наскоро сколоченную на трассе баню водят раз в десять дней, иногда — раз в две недели. Такова лагерная жизнь.
Шпала на этот раз попалась старого завоза, из дерева более тяжелого, чем те, что поступали в предыдущие дни; эта шпала была, наверное, довоенного производства — дорога сейчас съедает все заначки, все, что было схоронено хозяйственниками на крайний случай. Крайнего случая не было, поэтому пришлось расставаться с припасенным добром.
Начальник пятьсот первой стройки Успенский — мужчина суровый. Каждому, кто вставал у него на пути, он грозил, стискивая зубы:
— Ты у меня еще пожалеешь, что появился на белый свет, понял?
Слово с делом у полковника обычно не расходилось — обещанное он выполнял. А уж количество зеков, которых он швырнул в яму и засыпал землей, перевалило, говорят, за тысячу пятьсот[234]. Хорошо, что на стройке он бывал не каждый день, весь надзор осуществлял главный инженер — интеллигентный очкастый полковник. Точно это или нет, проверить трудно, но Китаев в эту цифру верил — видел несколько раз Успенского вблизи и хорошо сориентировался, понял, что это за зверь.
На уложенные шпалы сыпали песок и щебень — в дополнение к тому, что уже было насыпано, — и шли дальше; несколько дней подготовленный под рельсоукладку участок стоял, обдуваемый ветрами, «устаканивался», как привыкли говорить уголовники, потом на шпалы стелили рельсы и пускали паровоз.
Паровоз, который потихоньку ездил взад-вперед, играл роль трамбовочного механизма, осаживал насыпь, уплотнял ее, ревел оглашенно, распугивая куропаток, оленей, регулярно появлявшихся вдали, чтобы подивиться всему происходящему здесь, отгоняя гнус… Очень уж этой вредной мошке не нравился паровозный дым…
Отвратительная штука — эти мелкие, как пшено, насекомые, которых люди здесь проклинали каждый день. Нападали они беззвучно и грызли, грызли все живое, способное насытить их кровью. Зовут это проворное пшено еще мокрецом, но самое распространенное, самое точное словечко, которое известно широко, от Кенигсберга до Анадыря с Уэленом — конечно же, гнус.
Если комар кусается, пьет кровь, на месте прокуса потом возникает вздутость, волдырь, то гнус выедает из тела кусочек мяса. Челюсти у него, как у собаки, и не смотрите, что зверь этот крохотный — он может доставить любому крупному существу кучу неприятностей.
Из тайги, из полутундры здешней зеки, помогающие геодезистам в съемках местности, сложных участков, проработок разных развязок и поворотов, приходят окровавленные, смотреть на них страшно, — с вытаращенными белыми глазами, смятые, как тряпки. Эти люди бывают на ближайшую неделю ни на что не годны, им надо отлеживаться в санитарном бараке, и добрую половину их направляют туда.
А в санбараке и лечат, и калечат — пятьдесят на пятьдесят, в такой пропорции. Пятьдесят процентов вернется на стройку, пятьдесят — унесут ногами вперед в могильный ров.
— Брыль, какие лагеря страшнее — наши или магаданские? — спросил Китаев у бывшего «кума», когда они, закончив укладку нескольких тяжелых шпал, курили, пуская по кругу слепленный из старой бухгалтерской ведомости бычок.
— Магаданские, — не задумываясь ответил бывший «кум». Лицо у него даже дернулось невольно, сделалось худым и узким — видать, вспомнил Колыму, колючую проволоку, лопающуюся гнило от морозов; злобных вохровцев, лишенных всего человеческого, больше похожих на собак, чем на людей; налеты страшных волчьих стай, с голодухи пытавшихся жрать зеков.
Нападения волков были наглыми и умными в то же время, серые были сообразительными зверюгами.
— А чего там насчет лагерных браков зечек с зечками?
— Если зечка считает, что она на ком-то жената, то обязательно берет себе мужское имя…
— Это ты уже говорил.
— А жене дает уменьшительное женское. Может быть, то, которое стоит у той в лагерном деле на обложке, но может дать и новое… Если, конечно, старое имя не нравится. Наташенька, Ксюшенька, Мурочка… Да мало ли хороших имен существует на свете? А сама станет Ванечкой, Петюшей, Мишаней.
Китаев внимательным ощупывающим взором прошелся по тундре, по насыпи, на которой было полно людей, покачал головой.
— Чего ищешь? — спросил Егорунин.
— Долго мы не протянем, — пожаловался Китаев. — Жрать хочется. Зайца бы какого-нибудь в силок поймать… Или куропатку.
— Зайцы ушли отсюда километров на пятьдесят, не меньше. Такая уйма народа…
— И такой грохот, — добавил Христинин.
— А вообще-то зеки умирают молча, — Егорунин усмехнулся неожиданно печально, — ни один не кричит, прощаясь с жизнью. А если кого-то надо придушить, то это тоже происходит тихо — на шею приговоренному накидывают удавку и стягивают ее. Если удавка эта — сталька, то вообще нет забот — могут даже отделить голову.
Сталькой в лагере называлась тонкая стальная проволока, к концам которой были привязаны деревянные ручки.
— Кончай перекур! — скомандовал бригадир. — Подъем!
Бычок был уже спален до конца, ничего не осталось, даже бумаги. Курильщики закряхтели, нехотя поднялись, всадили крючья в очередную шпалу.
Господи, какие счастливые минуты они сейчас прожили — ни «кума» на горизонте не было видно, ни вертухая Житнухина, который когда к чему-то присматривается, обязательно распахивает свой налимий рот, и тогда бывают видны желтые зубы, нездоровый, в белесом налете язык и пузырьки слюны, возникающие в уголках рта.
Так и хочется этому вертухаю свернуть набок шею.
В обед привезли внеплановую порцию шпал. По недавно проложенным, пока еще кривым, прыгающим вверх-вниз рельсам пригнали едва живую, робко плетущуюся по полотну дрезину: дрезина приволокла платформу со свежим, дурно пахнущим креозотом материалом. Материала было много.
С дрезины спрыгнул зачумленный зек — приволок он платформу с большим трудом, — исполнил роль паровоза, осаждающего свежие рельсы, подобрался к самому краю их, — если бы что-нибудь случилось, валяться бы зеку в могильной яме, но ему повезло — доставил в целости. Черным рукавом телогрейки зек-машинист провел по лбу, оставил на коже широкий масляный след.
— Принимайте товар, — прохрипел он, — жаль, что несъедобный.
На разгрузку бросили две бригады — «политиков» и уголовников.
Вообще-то «кумовья», которые командовали бараками, старались не смешивать зеков пятьдесят восьмой статьи и уголовников — опасались делать это. Ведь здесь, на пятьсот первой стройке, находились не просто «политики» — работали фронтовики, люди, умевшие воевать. Такие любого уголовника загонят в болото, накроют кочкой, а на кочку посадят квакающую ворону. Опасные, в общем, люди.
Но здесь платформу надо было как можно быстрее разгрузить и отправить назад — стройка наращивала темпы.
Главным у уголовников был зек с затейливой татуировкой, хорошо видной в распахе телогрейки. На груди у зека был выколот скелет с большим черепом и недоброй улыбкой на зубах, наполовину выбитых. Скелет, наряженный в дорогой, с орнаментом, халат, играл на скрипке, изящно держа смычок костяшками пальцев. Надпись под татуировкой заставляла задуматься: «Жил грешно, умру смешно».
— Что это значит? — спросил Китаев у Брыля. Тот чувствовал себя плохо, ходил согнувшись. Впрочем, Китаев чувствовал себя не лучше — болели обожженные руки, но он старался о них не думать, иначе боль никогда не пройдет.
Брыль выгнул голову, отер пальцами рот. Ответил тихо, стараясь, чтобы не услышали уголовники:
— Наколка очень крутых рецидивистов. С такими лучше не связываться.
Значит, наколка на груди этого уголовника была что высокая звездочка на генеральском погоне, и вел он себя по-генеральски: больше командовал, чем работал.
Разгружать шпалы с платформы — штука более тяжелая, чем укладка их в насыпь. Железный крюк, используемый при укладке — помощник, к сожалению, плохой. Хотя Егорунин, например, приспособился — изобрел собственный способ аккуратного спуска шпал на землю, — это у него получалось, — обучил этому новшеству и свою бригаду.
Плохо было, когда в бригаде не хватало рукавиц, а те рукавицы, которые зеки шили сами, быстро снашивались — трудно было достать крепкий, подходящий для рукавиц материал. Лучшим материалом был, конечно, брезент, но на стройке его было мало, — а он и прочный был, и плотный, и жесткий — иногда попадался такой, что мало чем отличался от фанеры, но руки не калечил, не натирал волдыри, оберегал пальцы и ладони. Китаев твердо зарубил себе на носу: если где-то попадется кусок брезента, пусть даже грязного, заляпанного маслом, битумом, дегтем, — чем угодно, словом, — надо хватать его и тащить к Егорунину: Егорунин разберется и стачает из этого куска первоклассные рукавицы…
На этот раз егорунинская бригада разгружала шпалы в рукавицах, пошитых бывшим старлеем, уголовники — кто в чем. Один из уголовников — лысый, ни одного волоса на голове, суетливый, постоянно хихикающий, будто вместе с пайкой хлеба проглотил что-то смешное, натянул на ладони обрезки ватного рукава — получилась очень неплохая защита от увечий. Голова у этого лысого пряника кумекала неплохо.
Пахан с наколкой глаз имел вострый — быстро узрел, что «политики» неплохо чувствуют себя, работают чуть ли не в перчатках, руки себе не уродуют. Лицо его перекосилось недобро, и он подозвал к себе бригадира «политиков». Тот, понимая, что с уголовниками лучше не ссориться, — это опасно, те тут же возьмутся за заточки и пики, — поспешно подошел к нему.
— Чего?
— Не чегокай, иначе утренней булочки с кофеем лишу, — выдал ему пахан, и пока бригадир «политиков» пережевывал это, осмыслял, что к чему, пахан сказал:
— Ты, фашист, чего жируешь так нагло? — Тут татуированный ухватил бригадира «политиков» за воротник. — И не делай вид, что ничего не понимаешь!
— Отпусти, — мирным голосом попросил бригадир «политиков», — задушишь.
— Если надо — задушу, — пообещал пахан, ослабил малость хватку. — Значит, так… Поделись своими славными рукавичками с моими орлами, не жмись. Понятно? — пахан сделал резкое движение и сдернул с правой руки бригадира рукавицу. Протянул руку: — Давай вторую рукавицу.
— Зачем? — тихим дрогнувшим голосом спросил бригадир «политиков».
Пахан рассмеялся, оглянулся на свою бригаду.
— Не пойму, кореша мои дорогие, то ли он издевается над нами, то ли в зоб получить хочет?
Бригада уголовников, поддерживая шефа, захихикала — авторитет пахана был среди этих людей непререкаем.
Егорунин, наблюдая за этой сценой, поднял с земли свой крюк, перехватил его поудачнее, затем подкинул в руке, пробуя его на вес, и через мгновение очутился около пахана. Вырвал у него рукавицу, отдал бригадиру.
— Держи. И вещи свои, товарищ гвардии майор, старайся не разбрасывать.
Как недавно выяснилось, у бригадира — военного интенданта в прошлом — было звание майора, а не подполковника, как считала молва, и он действительно служил в гвардейском полку.
— Ну вот ты, фашист, и нарвался, — опасным свистящим голосом проговорил пахан, — добровольно нарвался. Никто тебя на это не подталкивал.
Бригада уголовников всколыхнулась и мигом сбилась в плотную стенку. Это незамедлительно засекли вохровцы, заорали издали:
— Доходяги, кончай бузить! Иначе всех разведем по карцерам!
Хуже карцера в лагере бывает только могильная траншея, в карцер лучше не попадать… В могильную траншею — тем более.
Пахан оглянулся зло, перевел взгляд на Егорунина, — в глазах его, в глубине зрачков уже полыхал огонь, на щеках вздулись два твердых бугра — зубы зек сжал так, что запросто перекусил бы ножку у дубового стола, стоявшего в кабинете полковника Успенского.
— Ну смотри, гитлеровец, не промахнись, — предупредил он Егорунина свистящим железным голосом. — Имей в виду: лично я промахиваться не привык.
Свистящий голос и злые глаза не испугали Егорунина. Он усмехнулся — сделал это показательно, чтобы пахан все понял. Проговорил холодно, едва слышно:
— Я тоже промахиваюсь редко.
— Разойдись! — что было мочи проорал появившийся едва ли не из-под земли Житнухин — он вообще обладал способностью возникать из ничего, из пространства, как черт из табакерки. Сдернул с шеи автомат и огрел прикладом первого, кто стоял к нему ближе всех — Христинина.
Христинин охнул и сморщился — удар достал до костей.
— Разойдись! — глаза у сержанта сделались белыми, широкий рот распахнулся, обнажая светлый, словно бы обмахренный какой-то накипью язык.
Второй удар достался Егорунину. Рядом с сержантом неожиданно возник Сташевский. Вооружен он был старой винтовкой с вытершимся до основания прикладом и длинным стволом. Егорунин удар стерпел, не проронил ни звука, Житнухин ощерил зубы и ударил его еще раз, прохрипел, подгоняя Сташевского:
— Помогай, чего стоишь?
Сташевский все понял, так же, как и Житнухин, сцепил зубы и опечатал Егорунина прикладом винтовки. Рядом с ним уже пыхтели, работая прикладами, еще несколько охранников. Китаев заметил, что уголовного пахана ни один из караульщиков не задел.
Более того — не только пахана, но и рядовых уголовников — вертухаи-охранники их не трогали. Вполне возможно, боялись… Били только «политиков». При этом орали что было мочи:
— Фашисты! Гитлеровцы!
Заметил Китаев и то, что Сташевский старался едва ли не больше всех — во всяком случае, орудовал так же люто, как и сержант Житнухин. Вот тебе и преподаватель марксизма-ленинизма, призванный нести молодым людям разумное, доброе, вечное, светлое, высокое… Какая еще может быть нравственность?
В следующий миг Китаеву сделалось не до размышлений — его огрел прикладом сам Житнухин, с жаром выхаркнул из себя ругательство, замахнулся еще раз, но Китаев опередил его, проворно откатился в сторону. Житнухин выматерился и, извернувшись ловко, опустил приклад на сгорбленную спину магаданского «кума». Прорычал, с трудом продавливая слова сквозь плотно сцепленные зубы:
— Развелись тут… Фашисты! Давить, давить вас надо!
Брыль посерел лицом, застонал, ткнулся головой в шпалу.
— Вста-ать! — заорал Житнухин, перекинул автомат из одной руки в другую, взял ППШ наизготовку. Лицо у него сделалось такое, что без всяких слов было понятно — на спусковой крючок нажмет, не задумываясь. Уложит и глазом не моргнет.
Китаев поспешно подскочил к «куму», подсунулся под него, ухватил рукой покрепче, что было силы потянул его наверх, помог себе плечом.
— Вставай, Брыль! Ну! — просипел он.
Брыль выплюнул сгусток крови, возникший у него во рту — неужели образовался от удара прикладом по хребту? — помотал тяжелой головой, снова отплюнулся кровью. Младший сержант глядел на него заинтересованно: поднимется фашист или нет? Если не поднимется — ничего страшного, пятьсот первая стройка все спишет, в том числе и этого гитлеровца. Одним больше, одним меньше — тьфу! Житнухин раздвинул губы в победной улыбке.
Каждый день в земле здешней остаются люди. Много людей. Пересчитывать их не стоит, это отбросы общества, стране они уже никогда не понадобятся, — так полагал Житнухин. Гитлеровец этого не знает, а сержант знает… Очень хорошо знает.
— Отойди от него, — тихо, зловеще проговорил сержант, ткнул стволом автомата в Китаева. — Ну! Иначе положу обоих!
«Сейчас пальнет! — мелькнуло в голове у Китаева. — За ним не заржавеет…» «Кума» Китаев не бросил, засипел дыряво, стиснул зубы так, что из десен пошла кровь, и будто на жестком штангистском помосте рванул всем телом вверх, подбрасывая и тело Брыля, неожиданно сделавшееся неувертливым. Поднял «кума».
Брыль качнулся в одну сторону, в другую, чуть не завалился, но на ногах удержался. Китаев сунул ему в руку железный крюк, похожий на клюку, прошептал сипло:
— Обопрись, Брыль… Давай, миленький.
Охранники развели бригады — уголовники сосредоточились у одного края платформы, «политики» у другого с гиканьем и уханьем начали стаскивать на землю шпалы.
Пахан недобро косился на Егорунина, вытряхивал изо рта матерные слова и демонстративно плевал себе под ноги. Плевки были точными, как выстрелы из нарезного оружия, плевком он, наверное, мог перешибить муху. Такое внимание пахана означало, что у случившейся стычки будет продолжение.
С неба посыпал мелкий серый дождь. Колючий, холодный… Казалось, что из низкой тяжелой тучи на землю падала железная стружка, застревала за воротником, проникала под одежду, растворялась там.
Стылый морок пробивал тело до костей.

В два часа ночи дверь наскоро сколоченного дощаника, который занимали «политики», с тихим скрипом растворилась. На пороге возникла серая, облепленная комарами тень.
Принадлежала тень мужику грузному, косолапому, с длинными мощными руками. Обезьяна, а не человек. Среди «политиков» людей с такими фигурами не было, значит, понятно без всякого подробного рассмотрения, кто явился к обитателям дощаника. Немного оглядевшись, незваный гость махнул рукой — подал знак людям, остававшимся на улице.
Первым из темноты выдвинулся пахан, приклеил к губе едва приметно тлеющий окурок, пыхнул дымом, чтобы комары особо не разевали рты на предводителя уголовников, — спросил неслышно:
— Ну?
— Все на месте. Дрыхнут «политики», сладкие сны про Гитлера смотрят.
— Пошли! — пахан шагнул в душное, дурно пахнущее помещение, в котором ночевали «политики». — Досмотреть свои сладкие сны мы им не дадим.
Не ведал пахан, кто такие фронтовики, не знал их, никогда не нюхал воздуха, остающегося на поле боя после атаки, поэтому даже предположить не мог, что может произойти в следующую минуту, — был уверен в своей правоте, в своем могуществе… Ведь если понадобится, он заколет даже самого полковника Успенского.
У пахана имелся и проводник-уголовник, который часто наведывался к «политикам», чтобы повидаться со своим землячком, — даже более, чем просто землячком, земляк этот доводился ему троюродным братом и жил в его родном городе Абакане на соседней улице. Проводник точно знал, где находятся нары Егорунина, Китаева, Христинина, вообще всей этой шайки-лейки, которая решила мочиться против ветра… А мочиться против ветра не рекомендуют лагерные паханы — ох, не рекомендуют. Их морали, к слову, придерживаются все зеки без исключения.
Пахан поднял руку, и тут же под мышкой у него нарисовался проводник — невысокий, похожий на школьника зек, прошептал едва слышно:
— За мной, пожалуйста.
Вежливый, слово «пожалуйста» знает. Подойдя к нарам, где лежал Егорунин, проводник ткнул рукой в нижний настил, занятый человеком, укрытым телогрейкой. Пахан вытащил из-за голенища финку, поплевал на нее. Это последнее, что он сумел сделать — поплевать на нож. Телогрейка неожиданно большим черным комком отлетела в сторону, а пахан икнул надорванно, насаживаясь на собственное лезвие. Он даже не понял, что произошло — вывалил наружу язык и закатил глаза под лоб.
Со второго яруса свесились ноги Китаева, ловко подцепили проводника под голову и рванули вверх.
Подвешенный проводник застучал ботинками, но стучал недолго — Китаев ударил его кулаком по темени; проводник, промычав что-то невнятно, улетел под нары.
Всего несколько минут понадобилось на то, чтобы группа, пришедшая с паханом, оказалась лежащей на земляном полу. Кто-то валялся, захлебнувшись в собственной блевотине, кто-то головой развернулся на сто восемьдесят градусов — носом назад, — и не дышал, кто-то влетел головой под нары, будто под днище танка, и застыл там кучей бесформенного тряпья. Непонятно было, что лежит под нарами — то ли человек, припавший к замусоренному полу физиономией, чтобы отдохнуть, то ли старое одеяло, которое шофер набрасывает в зимнюю пору на капот родной машины, чтобы поменьше остывал мотор.
— «Кум», давай-ка на стрему, — скомандовал Егорунин Брылю, — постой малость. Оставлять эту публику в нашем бараке нельзя.
Брыль проворно свалился с верхнего яруса вниз, трусцой пробежал к двери. Выглянул наружу, всмотрелся в серую предутреннюю наволочь, недобро шевелящуюся, — было такое впечатление, что неподалеку кто-то ходит, раздвигает руками туман, — но за дверями никого не было, и «кум» махнул рукой — чисто, мол.
— Володя, вытаскивай первого отдыхающего, — велел Егорунин Китаеву, — нечего ему изображать из себя ватный матрас для автомобильного мотора.
Интересно умеет выражаться бывший старлей, — и явно постигал эту науку не на фронте.
Вцепившись обеими руками в лодыжки, Китаев выволок убитого из-под нар, потом перехватил его за воротник и, кряхтя, потащил к выходу. Не спал уже весь барак, кто-то соскочил с постели, помог Китаеву. На улице Китаев рассмотрел своего помощника — такой же брат-фронтовик, выжатый здешней стройкой, с синюшной кожей на лице и щеками, насквозь пробитыми пулей. Одной, навылет.
— Спасибо, друг, — поблагодарил его Китаев, когда труп заволокли за дощаник и разместили его в умиротворенной позе на межбарачной поляне. — Отвоевался.
На то, чтобы вытащить всех жмуров-уголовников из «политического» барака, понадобилось пять минут. Еще пять минут потратили на то, чтобы замести следы, затереть кровь, подобрать разбросанные налетчиками ножи и заточки, присылать землей кровяные лужицы… Через пятнадцать минут все «политики» лежали на нарах — вся команда Егорунина — и как ни в чем не бывало, похрапывала.
Такого слаженного боя, успешных резких действий контингент барака номер четыре не видел никогда. Сам Егорунин, едва закрыв глаза, провалился в сон, — устал очень, — а вот Китаев долго ворочался, перебрасывал свое тело с боку на бок, вздыхал, постанывал, — в общем, чувствовал себя неважно и до самого утра так и не уснул.

Утром «кум» четвертого барака выстроил своих подопечных, прошелся вдоль ровной, будто бы к параду приготовившейся колонны, тщательно вглядываясь в лица и немо шевеля губами, потом проследовал в обратном направлении, также тщательно вглядываясь в лица…
«Политики» полагали — сейчас будет разборка, нагрянут другие «кумы», специалисты по расследованиям, будут мять людей, выуживать из них сведения, но ничего этого не было: «кум», надзирающий за четвертым бараком, неожиданно махнул рукой и проговорил буднично, совсем не лагерным тоном:
— Можете идти на работу.
Колонна послушно развернулась и потопала к воротам — к выходу из-за колючей проволоки.
Никакой разборки не было. Только по лагерю слушок пошел, прокатился этаким слабеньким ветром, — мол, урки чего-то не рассчитали и не на тех нарвались, в результате продули свою игру вчистую.
Потерю эту отнесли к общим потерям пятьсот первой стройки, списали налетчиков, даже не вдаваясь в детали, не желая знать, что конкретно случилось с уголовниками… Пахана с его мертвыми приспешниками погрузили на несколько телег и отвезли в могильный ров, под лемех бульдозера.
Работа продолжалась.

— Жизнь человеческая здесь много дешевле этой вот горбушки хлеба, — Егорунин показал кусок черного невкусного хлеба, завернутый в темную немаркую холстину, распеленал кусок и всадился в него зубами — сохранил хлеб от завтрака.
Христинин и Китаев с завистью поглядели на него — свой хлеб они съели утром. Теперь оставалось только подтягивать штаны и застегивать ремень потуже, а тем, у кого ремня нет — завязывать веревку на пару лишних узлов, — других способов бороться с нудным желудочным нытьем не было.
— Да-а, — понимающе протянул Китаев, стрельнул одним глазом вверх, в небо — показалось, что там должно появиться солнце.
Ничего подобного, солнце появляться не думало, хотя и посветлело.
— То, что «кум» ничего не сказал, совсем не означает, что нас оставят в покое, — неожиданно произнес Егорунин и снова вгрызся в черный, быстро черствеющий хлеб.
— Что ты имеешь в виду? — насторожился Христинин. Глаза у него сжались, будто он смотрел в прорезь винтовочного прицела.
— Пока ничего, — Егорунин оглядел свою горбушку вновь, потом, поразмышляв немного, отломил кусок, дал Китаеву, второй кусок отдал Христинину. Опять вгрызся зубами в черняшку. — Пока ничего, а дальше видно будет.
— Что, на морде «кума» была нарисована какая-то пакость?
Егорунин усмехнулся.
— Как народ и партия едины, так и «кум» с подлостью, — неторопливо произнес он, глянул на приближающегося бригадира. — Эх-хе, — в голосе Егорунина возникли и тут же исчезли скорбные нотки, — пожрать совсем не дают.
Он завернул остатки горбушки в тряпицу, спрятал пайку в карман.
Несмотря на тяготы, на голод и гнус, который во второй половине лета стал лютовать меньше, пошел на спад, на атаки комарья, чьи полчища не могли отогнать ни дымокуры, ни костры из свежих веток, ни тлеющие головешки старых берез, на мор, навалившийся на зеков, — под каждую шпалу можно было положить по трупу — дорога продолжала двигаться вперед.
Добираться до острия стройки от летних зековских лагерей нужно было все дальше и дальше. По всем законам покорения пространства надо было строить новый лагерь, ибо даже ежу понятно: чем дольше пеший путь у колонн, тем больше возможностей у зеков убежать.
— Подъем! — издали прокричал бригадир. И как он только с таким голоском умудрился отсидеться в интендантах, непонятно, — с таким голосом он должен был как минимум командовать дивизией, а то и корпусом…
С другой стороны, бригада в претензии к нему не была — в конце концов зверем он не считался, чужие жилы на руку не наматывал, так же, как и остальные, подставлял под шпалы плечо, кряхтел, задыхался, но зековскую лямку тянул.
— Конец перекуру, — объявил Егорунин и, опершись на крюк, поднялся.
Тяжелый, наполненный потом, болью, скрипом натруженных суставов и костей, стонами, треском стиснутых зубов день потащился дальше. Егорунин ожидал, что бригаду их окружат автоматчики и погонят на разборку к начальству — не может быть, чтобы те, кто сидит над «кумами», не захотели узнать, кто прикончил уголовников и уложил рядком на видном месте, но что было — то было: расследование никто не собирался вести.
Впрочем, расследования Егорунин не боялся, поскольку давно усвоил правило: двум смертям не бывать, а одной не миновать, и был готов к этому; опасался он другого — вдруг кто-нибудь из «политиков» не выдержит и расколется?
Жалко будет человека, который это сделает, как будет жаль и самого себя — ошибся… В лагере, как на фронте, ошибок допускать нельзя.
Почти весь день около Егорунина, около Китаева с Христининым отирался Житнухин. Он словно бы взял их на мушку и теперь ожидал повода, чтобы нажать на спусковой крючок и обратить этих людей в кладбищенский дым, но повода так и не дождался. Поглядывал озлобленно на бригадира, подгонял его там, где не надо было подгонять — при ходьбе в гору. Что-то он вынюхивал, к чему-то готовился, что-то прикидывал про себя — может, хотел раскрыть тайну, как «политики» положили уголовников.
С вопросом этим младший сержант приставал и к бригадиру, но тот лишь беспомощно разводил руки в стороны:
— Ничего не знаю, ничего не слышал… Я спал.
— Спал, спал… — зло передразнил бригадира вертухай, хотел садануть бывшего подполковника кулаком по физиономии, но передумал. Произнес только с неким опасным спокойствием в голосе:
— Смотри, гитлеровец, пущу тебя в расход, будешь жариться в аду на чугунной сковороде. — Житнухин подумал немного и продолжил, ему нравилось ощущать себя среди зеков хозяином: — Была бы моя воля, я бы со всеми вами, фашистами, вот что сделал, — он наложил кулак на кулак, крутанул один кулак в одну сторону, второй — в другую. — Со всеми. Никого бы не помиловал. Понятно?
Сейчас Житнухин не отходил от их бригады, вынюхивал что-то, высматривал. Скорее всего, получил «боевое задание» от «кума» и теперь выглядывал, на каком кусту сидит ворона, которая может сожрать пару гаек, предназначенных для крепления рельсов. О том, что рельсы гайками не крепятся, особенно на севере, Житнухин не знал, а подсмотреть это у работяг, монтирующих пути, у бравого вертухая ума не хватило.
Дорога медленно уходила на восток, каждый день прирастал новым куском полотна. Иногда приращенный кусок был большой, иногда малый, случалось, что и очень малый — все зависело от того, на какую основу клали насыпь — на твердую, болотистую, или же под слоем гальки и песка оказывалась мерзлотная линза. А где-то на востоке такие же доходяги-зеки, как и они, тянули ветку на запад, навстречу им, считали свои дни. И у них, на пятьсот третьей стройке, были такие же «кумы», житнухины, сташевские, свои паханы и урки — все было такое же. И цель у них была одна, общая, одна на всех — построить дорогу…

Житнухин поманил пальцем их бригадира и уволок за штабель шпал, будто собаку. Бригадир пошел за вохровцем покорно.
— Потащил отпечатки пальцев снимать, — проговорил Егорунин угрюмо, сплюнул под ноги.
Христинин отозвался на это злой усмешкой, оскалил зубы.
— Может, отобрать у вертухая автомат и сделать в заднице дырку?
— Во-первых, шума много будет, во-вторых, вони.
— Верно. Желудки свои эти ребята любят набивать деревенским салом, чесноком да поддымниками.
— Что такое — поддымники?
— Вкусная штука. Горячие лепешки, испеченные на дыму. Вот эту вот вкусную штуку они и перерабатывают в вонючее вещество.
— Иначе говоря, в говно, — Егорунин вновь со злостью сплюнул себе под ноги.
Поскольку бригадир работал с ними в одной сцепке, то нехватка одного человека ощущалась сильно, да и вкалывать за бригадира, которого уволок конвоир, не хотелось.
— Сходить за ним, что ли? — привычно цыкнул зубами Христинин. — Притащить обратно?
— Хочешь проверить реакцию упыря с двумя лычками на погонах?
— А почему бы и нет? — Христинин преобразился в несколько мгновений, вновь стал фронтовиком: и фигура его сделалась меньше, проворнее, а значит, и неуязвимее, и лицо сузилось, приобрело опасное выражение, и шаг обрел невесомость, стал неслышимым.
Он быстро, летучей походкой добрался до штабелей, за одним из которых скрылся Житнухин с бригадиром, выглянул аккуратно и тут же отпрянул назад.
Житнухин привалил бригадира к штабелю, ухватился за его физиономию обеими руками, с силой сжал ладони — так сжал, что у несчастного бригадира открылся рот и вывернулся наизнанку, — и теперь плевал прямо в этот рот.
— Я же тебе говорил, чтобы обо всем, что происходит в вашем сраном бараке, ты докладывал мне лично? — шипел, будто Змей Горыныч, Житнухин. — Говорил? Почему ничего не доложил?
Последовали два жирных метких плевка в рот. И откуда он столько слюны брал, этот бесцветный вологодский сверчок? Ишь, как верещит. Бывший фронтовой интендант пытался ездить головой из стороны в сторону, но вохровец держал его крепко.
Явно Житнухин действовал по указке «кума», — похоже, велось внутреннее расследование, только велось оно не лобовым путем, а дорожками окольными, исподтишка. Иначе бы вряд ли Житнухин так усердствовал.
— Не выполняешь ты своих обязательств, фашист, — неожиданно устало проговорил Житнухин, плюнул напоследок в рот интенданта и отнял руки от его физиономии.
Брезгливо отер пальцы о плотные диагоналевые брюки, которые не одолевали комары, не могли ее прокусить: хорошую ткань готовили на фабриках для вертухаевых штанов.
— Тьфу! — Житнухин поправил висевший на плече автомат и перед тем, как уйти, произнес назидательно: — Обо всем, что происходит в бараке, докладывай мне, а я уж сообщу товарищу младшему лейтенанту, понял? Не будешь докладывать — снова наплюю в твой гнилой рот, а потом отправлю в карцер. Причем, учти, — постараюсь сделать так, чтобы оттуда ты уже не вышел.
Бригадира трясло, по лицу его катились слезы. Вертухай не оставил на его физиономии ни одного следа, ни царапины, ни синяка, но унизить умудрился так глубоко, что унижение это было равносильно, наверное, только смерти. Шатаясь, отплевываясь, бригадир вернулся к своим подчиненным. Лицо его было мокрым. Непонятно, отчего было мокрым — то ли от слез, то ли от едкой, очень холодной водяной пыли, падающей на землю из тяжелых плотных облаков, ползущих так низко, что там, где в рельефе имелись бугры и возвышения, они цеплялись за них, лили простудную мокредь, — то ли бригадир просто плакал.
Егорунин, все хорошо понимавший, достал из кармана остатки горбушки, завернутые в тряпицу, протянул бригадиру.
— На, съешь. Полегчает.
Бригадир, морщась страдальчески, брезгливо, с силой отплюнулся — он готов был сейчас вывернуть самого себя наизнанку. Отрицательно покачал головой:
— Не надо, Саня. Береги хлеб.
— Чего этот недоделанный требовал?
— А чего он может требовать? Только одно — чтобы я стучал на всех вас… На барак чтоб стучал.
— И каков результат у высоких дипломатических переговоров?
— Результат один: подохну тут, но стучать не буду.
— Жаль, мы не на «сухом расстреле», — Егорунин нервно дернул головой. — Мы бы живо завалили его кругляками. Даже собаки не нашли бы…
«Сухим расстрелом» в лагерях называли лесоповал. Самая тяжелая, самая голодная работа — лесоповал. Сделать норму и получить нормальный паек — штука недостижимая. Впрочем, дорога, которую они тянут на восток — штука не менее изнурительная, чем «сухой расстрел». Бригадир поднял тяжелый кованый крюк, которым он цеплял шпалы, стиснул зубы: а ведь крюк этот был оружием опасным — одним ударом можно было снести оленю половину головы… Не говоря уже о рогах — рога можно сбрить, как косой куст полыни.
— Держись, бригадир, — Егорунин хлопнул бывшего интенданта по плечу. — Ежели что — мы с тобою. Имей это в виду.
— Спасибо, — бригадир не выдержал, сморщился.
Именно в этот момент в бригаде родилась та самая близость, которая объединяет людей независимо от того, кто они и что они. Даже то, что порою бригадир шипел и фыркал на Китаева и Христинина, ушло куда-то в прошлое, провалилось, на поверхности осталось только одно — желание помочь этому человеку. Пожалуй, эта черта, заставляющая протягивать руку помощи друг другу, и отличала тех, кто в лагерных условиях сохранил душу, оставался человеком, венцом природы, несмотря ни на что, от тех, кого лагерь все-таки смял, выпотрошил начисто, оставил только оболочку и больше ничего. Внутри оболочки у этих людей были униженность, пустота, боль, слезы, боязнь стать еще более униженным.
Фронтовики сопротивлялись этому как могли. У уголовников, конечно, существовала своя спайка — угрожающе прочная, опирающаяся на заточки, финки и желание «шестерок» выслужиться перед паханами, но у нее были совсем иные цели и двигательные силы — совсем иные вожжи, словом. Конечно же «политики» в этом смысле стояли выше уголовников.
Двое зеков, едва загребая башмаками грязь, пронесли мимо бригады брезентовую подстилку, на которой, задрав нос вверх, лежал человек с синим лицом и ввалившимися небритыми щеками. Человека несли ногами вперед. Егорунин, проводив мертвеца взглядом, угрюмо пробормотал:
— Жизнь — жестянка… — Только это произнес, больше ничего. Задумался Егорунин. Всякий лагерь ведь — это не только голодуха, муки и унижения, это философия.
А бригадир глянул куда-то ввысь, поверх голов, в глазах его возникла и засветилась недобро какая-то свинцовая ненависть. Раньше бригадир таким не был. Что-то с ним произошло.

Вечером в звенящем от комарья сумраке (перед закатом потеплело и тут же объявились полчища комаров), в лагерь двенадцатого участка прибыло подкрепление: из Поселка пешим строем пришли посланцы Большой земли — такие же «политики», как и обитателя четвертого барака. Новичков охрана уложила в дощатке на пол, на голую землю, и велела спать до утра. А утром будет и перекличка, и дележка свободных нар…
Лаггородок затих.

Ночью из дощаника выбрался до ветра один из новичков, по фамилии Савченко, — бывший фронтовик, бывший начальник финотдела, а до войны — главный бухгалтер большого строительного треста в Киеве.
Савченко уже успел засветиться тем, что во рту у него золотых зубов было больше, чем положено по законам анатомии — во всяком случае, больше отведенных по штату тридцати двух штук. Когда Савченко открывал рот, воздух над колонной начинал дорого светиться, подрагивал, будто живой, — это играли, пронзали воздух лучиками зубы. Очень хорош был золотой рот бывшего дивизионного начфина.
Очнувшись на улице, на комариной прохладе, Савченко потянулся, шлепнул себя ладонью по шее, в которую не замедлили вгрызться сразу два десятка комаров, покосился на странные зарницы, возникшие в небе, очень похожие на северное сияние. Но какое северное сияние может быть летом? Это явление зимнее, морозное… Савченко поморщился и неожиданно скорчился от боли, пробившей его тело до земли. Из глаз полетели электрические брызги, в ушах возник грохот, разом прорвавший ему барабанные перепонки. Ноги у Савченко прогнулись, он пополз вниз. Из темноты выскочили сразу трое, подхватили беспамятного зека за руки, за ноги и потащили за угол дощаника.
Никто из «политиков» не заметил, что Савченко исчез. Был человек и не стало его, а вот что с ним произошло конкретно, никто не мог пояснить. Исчез зек Савченко и все — сквозь землю провалился. Сгорел. Растаял в воздухе.
Оглушенный Савченко так и не очнулся. Даже во время мучительной операции, которой его подвергли. Поскольку старого пахана уже не было, — лежал под плотным земляным пластом, утрамбованным гусеницами бульдозера, — управлял уголовным дощаником другой человек — по прозвищу Квелый. Бровастый, с крупным красным носом и тяжелой нижней челюстью мужик, совсем не производящий впечатления квелого овоща. Это был живчик, способный заниматься многими делами сразу.
В одну минуту он делал столько движений, сколько могут совершить не менее трех человек, вместе взятых.
Своих подопечных, тащивших Савченко, Квелый встретил у дверей дощаника.
Подцепил пальцами голову Савченко за подбородок, приподнял. Вгляделся в лицо:
— Он!
— Не ошибся, Квелый? — завертел хвостом, зашестерил около пахана Сявка — малый, находившийся у нового «руководителя» на подхвате.
Квелый «шестерку» не слушал, проговорил тяжело, словно давил зубами твердые хлебные зерна, размалывал их в муку.
— Тащите его в подсобку, барак поганить не будем.
Неувертливое тело Савченко развернули головой на новый курс, затащили в небольшой крепкий сарай, прилаженный к основному помещению. Там хранили разный мусор, который должен каждый день находиться под рукой — может понадобиться в любую минуту — метлы, лопаты, тряпки, сломанные табуретки и скамейки.
— Кладите его на пол, — велел Квелый, ткнул пальцем перед собой, показывая, куда надо положить Савченко, — разверните поудобнее, чтобы он ногами не дергал — не то заедет кому-нибудь по роже. И свет сюда… Дайте сюда свет!
Сявка поспешно приволок в подсобку фонарь, поднял его над головой, осветил зеков.
— Начали! — почти торжественным тоном объявил Квелый. Совсем как в театре.
Беспамятного Савченко разложили на полу, грязной деревяшкой раздвинули ему золотые челюсти.
— Жалко, клещей нет, — досадливо произнес кто-то.
— Работай тем, что есть, — рявкнул на него Квелый.
Из инструментов имелся только молоток, больше ничего. Еще была железка, заправленная на точиле под зубило. Но от куска металла этого — неуклюжего, кривого, ржавого — пользы будет, наверное, мало.
Зубы у Савченко сияли дорого, в подсобке даже светлее сделалось. Квелый не выдержал и громко хлопнул ладонью о ладонь:
— Желтому металлу — наш респект и уважуха! — На его лице появилась довольная улыбка. — На эти зубы можно даже трофейный трактор купить. Тащите-ка сюда Пскобского!
В колонне уголовников числился один зек — толковый взломщик сейфов из Псковской области, по географической привязке его и звали Пскобским, — похожий на черта дядя, нечесаный, с клочьями взъерошенных волос, торчащими у него отовсюду — из-под шапки, из ушей, из ноздрей, из рукавов телогрейки. Шерсть словно бы прорастала сквозь одежду, перла из всех углов, волосатые руки Пскобского были похожи на медвежьи лапы.
— Не надо меня ниоткуда и никуда тащить, — прогудел Пскобской, — я уже здесь.
Голос у медвежатника был недовольный, глухой, и другой зек на его месте был бы тут же наказан Квелым, но только не Пскобской. Пскобской в уголовном мире считался человеком ценным, мастаком (мастером), а с мастаками паханы всегда обращались аккуратно, берегли их.
— Давай, Пскобской, приступай, — скомандовал Квелый, отодвинулся на шаг от лежавшего на замусоренном земляном полу Савченко.
Пскобской прошелся пальцами по золотым зубам беспамятного «политика», проверяя, насколько прочно натянуты коронки на корешки, засевшие в гнездах челюстей. Одного прикосновения ему было достаточно, чтобы все понять и что надо сделать, чтобы золотые коронки сгрести себе в ладонь. Проверив зубы, Пскобской озабоченно покачал головой.
— Чего? — приподнял одну бровь Квелый.
— Зубы ставил толковый мастер, — сказал Пскобской, — одним плевком не сшибешь.
— Сшиби двумя плевками, — невозмутимо посоветовал Квелый, — или тремя. Нам главное, чтобы рыжье было цело.
— Сшибем, — пообещал Пскобской и заправил неряшливо высунувшуюся прядь волос под шапку. — Рыжье будет цело.
Подцепил пальцами железку, заточенную под зубило, откинул в сторону — эта железка ни на что не годилась. Подержал в правой руке молоток, потом переложил в левую, также подержал, словно бы пробовал инструмент на вес. Вздохнул хрипло, с досадой.
— Что-то не так? — насторожился Квелый.
— Не так, — буркнул в ответ Пскобской, — и до така нам не дотянуться. — Медвежатник провел по зауженной стороне молотка, вспушил неровно остриженные усы и проговорил жестко, упрямым тоном, словно бы что-то отрезал: — А нам это и не надо.
Снять коронки каким-нибудь примитивным, упрощенным способом оказалось невозможно, поэтому старый взломщик сейфов выламывал коронки молотком — выламывал вместе с зубами…
Изо рта Савченко выбулькивала кровь, Пскобской ругался матом, брезгливо вытирал пальцы об утрамбованную землю пола, сбрасывал «рыжье» в старую консервную банку и приступал к выколачиванию следующего зуба.
— А клиент кровью не захлебнется? — неожиданно подал голос прислужник пахана, вертлявый Сявка с шустрыми щучьими глазами.
— Не захлебнется, — пробурчал Пскобской, недовольный тем, что ему мешают выполнять сложную работу.
— Испарись! — приказал Сявке пахан, и тот мигом куда-то исчез, словно бы действительно испарился либо провалился сквозь землю.
Бывшему начфину Пскобской вышиб все золотые зубы, блестевшие во рту. Осталось три или четыре корешка, растущих очень глубоко, чуть ли не в глотке, а так бедному зеку уже нечем было жевать не только хлеб, но и жидкую, схожую с поносом кашу и мятую пополам с водой картошку.
Напоследок Пскобской обследовал черный, залитый кровью рот Савченко и, подперев рукою спину, выпрямился. Проговорил усталым голосом:
— Все.
— Нигде ничего не осталось? В желудке, может быть?
— Не осталось. Даю голову на отсечение, бугор.
— Голова твоя нам не нужна, Пскобской, — Квелый в назидательном движении поднял указательный палец, — голова для других целей потребуется. А вообще, что-то слишком легко ты распоряжаешься своей головой. Смотри, не то отсекут тебе бестолковку, как курице перед тем, как ее отправить в суп… Ладно, — голос Квелого сделался миролюбивым. — Сегодня на работу можешь не выходить — оставайся дежурить в бараке. Ты свою пайку заработал, — Квелый сгреб лицо в ладонь. — Кто там стоит на стреме?
— Дуля и Мозер.
— За кильдимом вашим все чисто?
— Ни одного движения воздуха, Квелый.
— Выволакиваем клиента.
Бывшего начфина дивизии вытащили из подсобки ногами вперед, словно покойника, и, подхватив на руки, оттащили к сараю, около которого, как и у ямы, также складировали мертвецов. Там уложили на влажную землю у двери. Отряхнув на прощание ладони, уголовники огляделись и исчезли в темноте. Жизнь на пятьсот первой стройке шла своим чередом, катилась по набитой, хорошо утрамбованной колее.

Заповеди лагерные в зоне хорошо известны каждому зеку. Соблюдать их, на первый взгляд, просто, но не у всех это получается: жизнь в зоне сложна, такие виражи иногда закручивает, что люди о заповедях просто забывают — не до них.
«Никому не верь, никого не бойся, ничего не проси», — эти заповеди — обкатанные, много раз повторенные. Их на пятьсот первой стройке знали, естественно, все, а вот персональная заповедь пятьсот первой была ведома не всем. Она тоже проста, как кудахтанье курицы, не желающей угодить в кастрюлю: «Не суй своего носа в чужой котелок!» Ее, к слову, можно было поставить в один ряд с тремя первыми заповедями, поскольку сварены они на одном костре, в одной посудине, хотя исполнены в разных «литературных манерах».
Фронтовики на стройке продолжали держаться вместе, кучно, ибо хорошо понимали — поодиночке всех их искрошат, переломают, как старые, начавшие сохнуть ветки. Переломают уголовники, сломает «кум» со своими сподвижниками, сломают голод и холод, сломают обстоятельства, самым тяжким из которых была непосильная работа. Она уничтожала людей почище уголовников, вохровцев, компании «кума» и тьмы стукачей и прилипал, при виде которых у Егорунина перекашивалось лицо.
И как только этот люд — охранников, стукачей, «шестерок», «кумов» и прочих — на стройке ни называли! И бандерами, и беспредельниками, и ползунами, и полковниками, и оперсосами, и зухерами, и колодниками, и вязалами, и мосолами, и ляпашами, и тишками, и щенными суками, и штымпами, и тухлыми ментами, и ходиками, и цурками — если записать все прозвища, получится целый словарь. Энциклопедия, вмещающая в себя более ста наименований.
У Китаева интерес к словам-новоделам всегда сидел в крови, — видать, кто-то из его предков был шибко грамотный, занимался вопросами русского языка, филологии, и если слышал что-нибудь свеженькое — брал на карандаш; вот и Китаеву иногда так хотелось занести какое-либо интересное словцо на бумагу, что у него даже пальцы начинали чесаться, но ни бумаги, ни карандаша у него не было. Ценные вещи эти имелись только у различных учетчиков, нормировщиков, еще — у бригадиров. Этим людям действительно была нужна бумага и писчие причиндалы. Вообще-то надо было почаще оглядываться по сторонам: не может быть, чтобы где-нибудь не обнаружился клок бумаги с карандашным огрызком.
Если ему повезет, и Китаев выберется живым из этого пекла, то напишет книгу. Книгу о том, что он видел, что испытала его шкура в местах, где обитали остяки и загулы, научившиеся совершенно не замечать ни гнуса, ни комаров, на дураковатых наглых вертухаев, возомнивших себя богами, ни тягот лютой природы, которой ничего не стоит свернуть человека калачиком и засунуть его, бездыханного, под какой-нибудь камень либо уложить на дно трескучей реки и сверху нахлобучить тяжелую, ставшую железной корягу. В местах этих, как считают знающие люди, телеграфные провода кончаются. Никто никогда не узнает, что тут происходит и будет происходить, если только свидетели событий здешних не изловчатся, не выживут и целыми не вернутся к людям.
А когда вернутся, — тогда и можно будет поведать народу, как гробились зеки в северных лагерях, как умирали на пятьсот первой стройке, под какими камнями теперь лежат. Ради этой цели стоит выжить. Только удастся ли выжить? Этого Китаев не знал… Не знал никто и из его товарищей по общей беде.
Что день грядущий им готовит? Кто ответит на этот вопрос?

Четвертый барак, который и в поле, среди шпал, костылей и рельсов стал числиться четвертым бараком, снова пополнился колонной «политиков», довольно большой. Тут были не только фронтовики, разделавшие Гитлера и обратившие его в протухший обгорелый труп, — были и серьезные мужики, которые в тылу поставили на конвейер производство танков и самолетов, выращивали хлеб, ловили рыбу и лелеяли скот, чтобы солдату было что бросить в рот после штурма трудной высоты; в колонне находились и те, что умело повышибали зубы самураям, освободили Китай и Корею.
Колонна была истощена — «политикам» в дороге ничего, кроме кипятка и куска хлеба в день не давали, люди держались на честном слове и еще на чем-то, совершенно неведомом. Беднягам досталось не меньше, чем питерским блокадникам в первую голодную зиму. Да, собственно, блокадникам было легче — они верили, что выживут, за их плечами находилась Родина, они надеялись на нее, а от новоприбывших «политиков» Родина отказалась.
Колонну эту, как и прошлую, загнали в дощаник четвертого барака, очень плотно набитый зеками, — так плотно, что даже таракану негде было разместиться, — и перед тем, как захлопнуть дверь, «кум», пригнавший колонну, заявил с язвительным смешком:
— Свободные места ищите сами. Кто ищет, тот всегда найдет. Па-анятно?
Суровый оказался «кум» — запыленный небритый оперативник с лейтенантскими звездочками на погонах.
Очутившись в вонючем, пропахшем потом помещении, усталые отощавшие «политики» полезли кто куда, забили пространство под нарами, между нарами — готовы были ночевать где угодно. Рассредоточились они быстро — похоже, там, где не хватает площади таракану, запросто может разместиться зек.
Лишь четверо сгорбленных хриплоголосых «политиков» не сумели никуда приткнуться, затоптались беспомощно около кашляющей дымом печки, обвешанной влажными портянками, исторгающими запах старой помойки.
— Братки, кто-нибудь с Третьего Белорусского есть? — надломленным трескучим тоном спросил один из них, перекошенный на одну сторону, с костлявым лицом и сединой, серебрившейся на подбородке.
— Я с Третьего Белорусского, — приподнялся на своем лежаке Китаев.
— Браток, помоги определиться, — попросил сгорбленный, — на последнем дыхании держусь.
Китаев поспешно отодвинулся к стенке, освобождая часть нар.
— Ложись. До утра прокантуемся, а там видно будет.
— Спасибо те, однополчанин, — новоприбывший с трудом прикорнул на нарах у самого края, у него не было сил даже поднять ноги, прошептал напоследок, — браток, — и тут же уснул. Ноги у него так и остались стоять на земле: туловище на нарах, а ноги — на земле.
Печка тем временем потухла, возродить в ней жизнь ни у кого не было мочи. Дежурный — изнемогший, усталый — спал мертвым сном, у зеков, пусто хлопавших в эти минуты глазами, тоже не хватало сил подняться и пошуровать клюкой в железной бочке.
Было слышно, как воют комары. Когда комаров много, иссушающее нытье их вышибает на коже противную сыпь, даже на могильный вой зеки реагируют не так, — волки их не выводят из себя, а вот комары выводят. У человека даже меняется лицо от их воя, в глазах появляется выражение бессильной ярости. И как они только проникают в плотно закупоренный влажный дощаник, через какие невидимые, не примеченные человеком щели лезут внутрь — не понять… Китаев, когда от укусов у него начало гореть лицо, проснулся на мгновение, ладонью мазнул по лбу и правой щеке, давя ненасытных злодеев, оставил на коже кровяной след, застонал обреченно и вновь погрузился в тяжелый серый сон.

Все же новоприбывших в дощанике четвертого барака не оставили — пришел какой-то крикливый капитан, хотел своими воплями утрамбовать дощаник, но понял, что вряд ли это удастся, и исчез — понесся к начальству решать вопрос. Пока капитан бегал туда-сюда, Китаев разговорился с обезножевшим однополчанином. Был тот пригнан из Москвы — с демобилизацией у него вышла задержка, дом на Зубовской площади, в котором он когда-то жил, был разбит немецкой бомбой во время осенних налетов сорок первого года на Москву, жена от него отделилась, ушла к другому, более удачливому и более обеспеченному человеку, — в общем, оказался фронтовик в полной заднице, как он сам выразился, и не выдержал, начал ругать непутевое столичное начальство. Результат не замедлил сказаться — он получил судебное указание обживать север. Ордена, которые он заработал на войне, отняли, прав лишили, свет белый огородили решеткой и на будущее, исходя из самых добрых пожеланий, посоветовали держать язык за зубами.
Фамилия у однополчанина была красивая — Беловежский, и профессия его для пятьсот первой стройки нужная — инженер-мостовик. На фронте Беловежский занимался тем, что возводил переправы.
— Не приведи Господь кому-нибудь иметь такую долю, как у меня, — пожаловался Беловежский, прощаясь с однополчанином, раздвинул губы в горькой улыбке, — и если есть возможность отказаться от такой доли, желаю всякому отказаться.
Немного надо человеку, всего чуть — отлежаться, поспать малость, одолеть усталость, мозжившую в костях и мышцах, — и он начинает походить на человека… Так было и с Беловежским.
Впрочем, обратиться на зоне в человека в полной мере вряд ли возможно, тут скорее произойдет обратное — человек потеряет все человеческое, последние остатки. Особенно если рабочий день, как на пятьсот первой стройке, составляет шестнадцать часов. Счастливчики работают по тринадцать, но это, в основном, блатные, уголовники и те, кто «иже с ними»; «политики» этими благами не пользуются.
Выработать положенное бывает непросто, некоторые от худой еды бывают так слабы, что с трудом вытягивают тридцать процентов нормы.
Так произошло и с инженером Беловежским в первый день работы — он кхекал, сопел, обливался потом, кашлял, выворачивался наизнанку, но тянуть наравне со всеми не мог — сил не хватало. Для полноценной работы надо было подкормиться. А как подкормиться, когда повышенную пайку дают только тем, кто выполняет норму? Получался заколдованный круг, разорвать который простому зеку не дано.
Тому, кто работает как Беловежский, в день дают только триста граммов хлеба и миску баланды — больше не положено.
Младший сержант Житнухин, которому до всего было дело, брезгливым тоном сделал Беловежскому замечание:
— Плохо трусишься, дохляк! Если так будешь работать дальше — в канаву под бульдозер ляжешь.
Что такое «лечь в канаву под бульдозер», Беловежский еще не знал, но по лицу охранника понял: штука эта — не очень хорошая, скорее — очень плохая. Глаза у него невольно посветлели, нижняя губа задрожала. Беловежский ведал другое: если человека в лагере берут на карандаш, то, как правило, обязательно доводят дело до итога — до могильного холмика. А умирать не хотелось.
Руки у Беловежского затряслись. Пытаясь совладать с собою, он засунул одну руку в карман телогрейки, машинально достал портсигар. Портсигар был хорош — трофейный, с изображением старинного замка. Привез его Беловежский из самого Берлина. И как он умудрился сохранить ценную штуку до самого Севера, до «мест не столь отдаленных», выйти на многочисленных пересылках неободранным, неограбленным, одному Богу известно, но факт остается фактом: нарядный портсигар Беловежский сохранил.
Глаза у Житнухина возбужденно блеснули:
— А это что у тебя?
— Портсигар, гражданин начальник. Трофейный. С фронта привез.
— Не ври! На фронте ты никогда не был, поскольку, как и Гитлер, сам фашист. Дай-ка портсигарчик сюда!
— Зачем? — хриплым, сходящим на нет голосом спросил Беловежский и сам подивился нелепости своего вопроса.
Взгляд у Житнухина похолодел, налился металлом, он приподнял половинку верхней губы, обнажая несколько крепких желтоватых зубов.
— А ты, фашист, дурак, — сожалеющим голосом произнес он, — совсем дурак, — тут Житнухин нетерпеливо тряхнул своей тяжелой рукой, будто лопатой, повторил, покачав головой: — Совсем дурак, однако…
В голосе младшего сержанта возникли тонкие воющие нотки, будто внутри у него натянулась некая струна, приподнятая половинка верхней губы поднялась еще выше.
— Что за шум, а драки нету? — неожиданно раздался за спиной голос Житнухина.
Житнухин недовольно оглянулся, лицо его сделалось серым. За спиной у него, оказывается, стоял невысокий худощавый полковник в простой армейской фуражке — без привычного голубого верха, олицетворяющего, как внушали лагерные лекторы, чистоту рядов вохровцев. Фуражка полковника при красном околыше имела защитный верх, как всякая обычная пехотная фуражка, повседневная, какую одно время носил и сам Беловежский.
— А? — повысив голос, строго спросил полковник.
— Да вот, фашиста воспитываю, товарищ полковник, — переступив с ноги на ногу и облизав разом пересохшие губы, пояснил Житнухин.
— Фашиста, говоришь? — голос полковника сделался еще более строгим. — Фашисты сидят у нас в лагерях для военнопленных, а здесь — наши люди. Хотя и оступившиеся, но наши. Это вам понятно?
— Так точно! — словно бы споткнувшись обо что-то или проглотив ядовито-кислый дичок, готовно выкрикнул Житнухин, попытался сохранить достоинство, но одно было плохо: колени у него дрожали, и это было заметно.
Полковник перевел взгляд на Беловежского и неожиданно переспросил:
— Фашист, говоришь? — У Житнухина что-то булькнуло ржаво в глотке, но полковник не обратил на это бульканье внимания, пристально вгляделся в Беловежского. — Вас, если не ошибаюсь, Вадимом Алексеевичем зовут?
— Вадимом Алексеевичем, — подтвердил Беловежский покорно, без всякого удивления. Он вообще перестал чему-либо удивляться, хотя тому, что полковник назвал его по имени-отчеству, удивиться стоило.
Лагерь — это не дом отдыха и не кафедра теоретиков железнодорожного дела, лагерь — это чудовищное порождение системы, к которой полковник имел самое прямое отношение.
— Не узнаете меня? — спросил полковник.
Беловежский отрицательно покачал головой. Отвел взгляд в сторону.
— Я — начальник инженерной службы сто седьмой дивизии Головатов. Ну! — полковник хлопнул зека по плечу, будто бы пыль выбил из его бушлата. — Помните переправы, которые мы возводили? Ну!
На кителе полковника красовались три ряда орденских планок.
— Теперь помню, това… гражданин полковник, — Беловежский постарался выпрямиться, обрести строевую выправку, но это у него не получилось и он вновь сгорбился, опустил голову.
Полковник понял, что происходит с зеком, понял, что тот надломлен, смят, внутри у него ничего, кроме холода, боли и вины перед Родиной нет, — в последнем его убедили «кумы», вертухаи, прочий сволочной люд, к которому Головатов, впрочем, сейчас и сам имел отношение, — вбито в Беловежского это чувство силой, кулаками и немало времени понадобится бывшему подполковнику-саперу, чтобы избавиться от этой тяжести.
— Чего же вас, талантливого инженера, используют на черновой работе, а? Это же все равно, что на танке за мухами гоняться или в доменной печи кипятить чай, — Головатов не выдержал, помотал огорченно головой.
Хоть и работал он в гулаговской системе и подчинялся ее правилам, и сам проповедовал эти правила, но был в империи Гулага человеком чужим.
— Беловежский, я забираю вас к себе, в конструкторское бюро, — жестким, обретшим властность голосом проговорил полковник, — вы в шестьсот раз больше принесете пользы, стоя в КБ за кульманом, чем здесь, — полковник оглянулся, усмехнулся недобро, — да, здесь… среди шпал и мокреца.
Вот так и повезло новоиспеченному строителю-зеку Беловежскому, несказанно повезло. Пока полковник объяснялся с ним, Житнухин тянулся во фрунт, старался как мог, будто намеревался макушкой достать до ближайшего облака.
Китаев, оказавшийся свидетелем этого разговора, был доволен — хоть одному из них подфартило: в конструкторском бюро пятьсот первой стройки зеков-инженеров явно кормят не одной баландой и норму хлеба не ограничивают несколькими жалкими кусочками — тремя сотнями граммов. Полковник увел с собой Беловежского — подталкивал ладонью под лопатки и приговаривал благодушно:
— Пошли, пошли отсюда…
Беловежский двигался покорно, неловко цеплял носками ботинок за землю и никак не мог поднять голову — голова его покоилась на груди бессильно. Он еще не понял, что же произошло. Сказка, конечно, но такие сказки иногда случались на пятьсот первой стройке.
Когда полковник ушел, младший сержант Житнухин порыскал глазами по спинам работающих зеков, нашел Китаева и произнес тихо и яростно:
— Ты чего вылупился, выкормыш гитлеровский? — похлопал ладонью по прикладу автомата и просипел: — Помни, выкормыш, ты — мой должник.
Должник так должник. В конце концов, двум смертям не бывать, а одной не миновать, и всякой смерти совершенно неважно, должник ты или нет.
— Личный должник, усек? — добавил на прощание Житнухин, стрельнул проворным глазом вдоль ряда шпал, уложенных на насыпь. Лицо его сделалось беспощадным, и Китаев понял: этот человек попрет и на майора, и на полковника, и даже на генерала, не постесняется — таков его характер.
Какая-то часть мозга у младшего сержанта явно отсутствовала — не додала природа, решила провести эксперимент, но похоже, ничего хорошего из эксперимента этого не получится: отсутствующая часть мозга должна была управлять тормозной системой. Если этого человека не остановить, он уйдет далеко.
Житнухин яростно рубанул рукою воздух. Он вскипал все больше и больше, и в следующий миг, не сдерживая себя, с шумом скатился с насыпи на обочину.
— Сволочь, — негромко проговорил Китаев, глядя вслед младшему сержанту, — законченная сволочь. Вздумал засунуть меня в могильный ров — должник я его… Тьфу!
— Не засунет, — спокойно, чуть подергивая одной щекой, заметил Егорунин, — на всякую кривую пробку есть хороший штопор с винтом, — он сжал руку в кулак, другой рукой рубанул себя по сгибу локтя. Кулак, как член гигантского животного, незамедлительно взлетел вверх. И вот ведь как — ничего неприличного в этом жесте не было. Впрочем, лагерь, колючая проволока, автоматы в руках житнухиных, жестокость уголовников, «кумовья», по изощренности, лютости мало чем отличающиеся от урок, страшная костлявая старуха, бродящая с косою рядом с живыми людьми и беззастенчиво выбирающая себе жертвы, ничего общего не имеют с приличиями. Да и с неприличиями, в обычном человеческом понимании, не имеют тоже. Лагерь, нравы здешние — все это ниже, гораздо ниже принятой морали, ниже планки и понимания того, что вообще способен понимать человек. В России немало найдется людей, которые даже не ведают о том, что творится на островах Гулага. Как найдутся и люди, которые хорошо знают, что там делается.
Китаев засек, как Егорунин стиснул зубы — желваки у него вздулись двумя твердыми камнями под небритой кожей, височные выемки сделались костлявыми, в них замерцал пот.
Смерть в лагере, как и на фронте, не страшна — ее все равно не избежать, рано или поздно она придет. Гораздо сложнее смерти — не потерять себя в лагере, не превратиться в комок грязи, который никогда уже не обиходить, не отскрести от всяких гадостей, не отмыть, не привести в божеский вид… Вот этого Китаев боялся больше всего. И Егорунин боялся, и Христинин, даже магаданский «кум» — и тот боялся. Поэтому всем им странно было, как это Сташевский, например, решился перейти в иное человеческое качество, стать охранником, членом ордена вертухаев.
Китаев на подобный поступок вряд ли бы когда решился, — и не потому, что от страха могли затрястись, заскрипеть коленки, по другой причине — слеплен он был из другого материала… Он размахнулся, всадил клюв крюка в креозотовый бок шпалы. Егорунин подцепил шпалу с другой стороны, сзади, почти одновременно в дерево впились крюки Христинина и магаданского «кума»; вчетвером, ступая шаг в шаг, чтобы шпала не тряслась, не срывалась с крючков, они поволокли ее на насыпь.

На следующий день Китаев неожиданно увидел женщину, которую считал уже потерянной, по-мальчишески залился краской.
— Аня, это вы? — неверяще спросил он.
Аня словно бы переболела чем-то серьезным, лицо у нее было бледным, глаза сделались больше и глубже, в них появилась горечь… Красива же все-таки была зечка Аня.
Увидев Китаева, она сделала к нему шаг, но тут же остановилась, оглянулась робко, — видимо, поискала глазами свою бригадиршу, не нашла и, облегченно вздохнув, сделала еще один шаг к Китаеву. Поймала своим взглядом его взгляд, качнула головой по-птичьи. Все в ее взгляде было понятно, и в легком движении головы понятно — все находилось на поверхности. Китаев ощутил, как у него неожиданно сжалось сердце, а во рту сделалось солоно, будто он до крови прокусил зубами язык.
Переговорить с Аней он не успел — откуда-то внезапно, будто нечистая сила, вынесшаяся из-под земли, появилась бригадирша, остро и злобно стрельнула глазами в Китаева, потом, развернувшись круто, всем телом, по-мужицки шикнула на Аню, и та невольно сжалась, становясь меньше ростом, неприметнее. Бригадирша развернула ее в сторону от Китаева и толкнула кулаком в спину. Рявкнула сурово:
— Иди отсюдова!
Не подчиниться Аня не могла. Китаев проводил ее взглядом, схлестнулся еще раз глазами с бригадиршей и зло, с размаху, всадил клюв крюка в шпалу.
— Напрягись! — в то же мгновение раздался командный вскрик Егорунина, и шпала неторопливо поплыла к насыпи, чтобы улечься в длинный ряд, подставить свою спину под давящую тяжесть рельсов. Кому-то, конечно, суждено будет проехаться по этой дороге — кому-то, но вряд ли по ней когда-либо поедут Китаев и Егорунин. И Аня тоже вряд ли поедет — для этого, во-первых, надо остаться в живых, а во-вторых, невозможно будет переступить через самого себя, сломать внутреннее неприятие и дороги, и мест этих. Обреветься и стать мокрым от слез можно будет, глядя на рельсовые линии, окруженные чахлым березняком.
Как бы там ни было, зечка Аня оказалась светлым пятном в темной, мучительно трудной — буквально до рвоты трудной — жизни Китаева: у него словно бы цель желанная появилась. Хоть и тряслись руки от усталости, а надорванное сердце сидело где-то в глотке, колотилось там оглашенно, и ноги тряслись, икры ломило нестерпимо, а Китаеву сделалось легче.
Не только ему самому сделалось легче — из прорехи между угрюмыми низкими облаками вымахнуло — ну словно бы выпрыгнуло — солнце, веселые лучи его безмятежно заскользили по земле, заставили что-то вздрогнуть в душе.
— Светлая все-таки девочка, эта Аня, — просипел Егорунин, — радость умеет приносить.
Вечером, уже в сумерках, колонну погнали в лагерь. Егорунин шел рядом с Китаевым и тихо, почти неслышно, — слышно было только Китаеву — говорил:
— Обрыдло все. Надо бежать отсюда. Или передавить разную шелупонь типа этого вологодского недоделка с автоматом… Пока он не продырявил нас. А передавив, поднять восстание.
— Не получится. Перебьют всех нас.
— Перебьют? Пусть. Смерть — лучше, чем такая жизнь.
Китаев подумал невольно: «А ведь верно», зацепился носком ботинка за камень, вылезший, словно твердый зуб из размякшей земли, и чуть было не упал. Егорунин успел подхватить его под локоть:
— Осторожнее, брат!
— Ты прав, смерть лучше лагерной жизни, — проговорил Китаев, пожевал, поерзал губами, — то ли на них что-то попало, а может, вообще ничего не попало, образовалась какая-нибудь грязь, которую требовалось раздавить — мешала она…
Говорить на ходу было трудно — дыхание, кажется, прилипало к языку, к нёбу, угасало прямо во рту, проваливалось внутрь и там, в глубине — то ли в животе, то ли в груди возникал нехороший, словно бы простудный клекот, земля стремилась уползти в сторону из-под ног, дорога заваливала человека. А заваливаться было нельзя — совсем близко, рьяно охраняя устало шлепающую ногами толпу, шли со злыми лицами конвоиры — Житнухин со своим отделением, другие с такими же сержантскими лычками на погонах, напряженные, привыкшие лаяться, пускать в ход кулаки и сапоги; особое удовольствие они получали, когда удавалось кого-нибудь опечатать прикладом. В рядах конвоиров — на равных — шел Сташевский, бывший преподаватель марксизма-ленинизма, изменившийся неузнаваемо…
В глазах Сташевского поблескивала беспощадная сталь — если сейчас под тяжелый приклад его трехлинейки попадет кто-нибудь из близких людей, из земляков-ленинградцев, Сташевский не пожалеет их, легко проломит череп либо вышелушит пару костяшек из позвоночника, и даже не поморщится при этом. Как все-таки неузнаваемо могут меняться люди, делаться непохожими на себя, как их уродуют, мнут, выдавливают все человеческое обстоятельства и жизнь. Сташевского нельзя было узнать.

Три вечера подряд Житнухин сидел над листом бумаги и, слюнявя химический карандаш, оставляя на губах синие пятна, писал, как он сам выразился, «решпектив» (и где он только подцепил это слово?). Работа шла с трудом… Что такое «решпектив», не знал никто в охранном бараке, даже Сташевский, но все повторяли это выражение с удовольствием.
Отдельные любопытствующие личности пробовали заглянуть в житнухинский «решпектив», но младший сержант мгновенно делался красный, как кирпич, раскаленный в печи, и вскакивал с крепко стиснутыми кулаками.
— Это мой личный «решпектив», — кричал он, — касается только меня одного.
Непонятно было, то ли он действительно начнет сейчас драться, то ли шутит.
«Решпектив»… И откуда он все-таки извлек это неведомое древнее словечко, из какой книжки выкопал, а? Может, нашел в каком-нибудь древнем чухонском кладе? Валялось словцо это вместе с ржавыми гвоздями, Житцухин отскреб его, сунул себе в зубы и начал щеголять… А с другой стороны, младший сержант не из тех людей, которые знают, что такое книжка. Тем более — старая.
Позже стало понятно, почему Житнухин стискивал кулаки и прикрывал своим телом «решпектив» — он строчил жалобу на имя самого полковника Успенского, в которой обвинял другого полковника — начальника конструкторского бюро, фронтовика со стажем и семью орденами — в том, что тот прикрывает «фашистские элементы, а значит, сам является наглым фашистским элементом, которого мы не добили на фронте…».
В бумаге из тридцати двух строчек младший сержант Житнухин сделал восемьдесят одну ошибку, практически по три на каждую строчку — грамотный был, в общем. Политически и морально подкованный. На следующее утро он отправил с дрезиной свой заклеенный столярным клеем «решпектив» в поселок — лично начальнику пятьсот первой стройки.
— В следующий раз ты мне вряд ли будешь делать замечания, — угрожающе просипел он в адрес полковника, фамилию которого еще пять дней назад не знал совершенно, а сейчас знает — корефаны помогли узнать, позвонили кое-куда и выложили ему фамилию на блюдечке — Головатов. — Понял, Головатов? С фронтовиками не шали.
О том, что он никогда не был фронтовиком, Житнухин просто-напросто забыл. Вернее, не забыл, а считал, что в тылу жилось так же плохо и опасно, как и на фронте. Значит, он — фронтовик. У него и медаль есть, которая подтверждает, что работа в тылу приравнивалась к жизни на фронте. А медали в Советском Союзе даром не дают.
Дрезина, позабирав бумаги с передней точки трассы, в том числе и «решпектив» Житнухина, двух «кумов», одного инженера из вольнонаемных — было бы проще арестовать его и не надо было бы произносить это противное слово «вольнонаемный» — поспешно отправилась назад, в поселок. Кому-то она там понадобилась, очень понадобилась — сию же минуту, можно сказать.
Младший сержант проводил дрезину облегченным взглядом и потер руки — «решпектив» он нарисовал убедительный, теперь надо ждать, когда полковника возьмут под микитки.
— Будешь знать, как обижать фронтовиков, — пробормотал он, жестко сощурив глаза — ну будто находился на боевой позиции и стрелял по врагу.
Была бы его воля, он быстро бы навел порядок на этой стройке. И дорогу, выполняя приказ товарища Сталина, протянул бы до… в общем, протянул куда надо. Как и указано в бумагах. Он избрал теперь новую тактику пребывания среди зеков, а «кум» ее одобрил: автомат стал вешать за спину, а в руках держал ребристый железный прут, излаженный под стек.
Новинка понравилась другим сержантам, они также кинулись мастерить себе стеки, которые, говорят, были очень модны на севере в годы Гражданской войны, завезли эту моду в Россию англичане… А мы, спрашивается, чем хуже англичан?
Увидев Китаева, ткнул его концом стека.
— Ну что, сопишь еще в свои две сопелки, живой еще, да?
Китаев на этот вопрос не ответил, только выпрямился и стукнул ботинками друг о дружку. Выглядело это насмешливо, но Житнухин насмешки не заметил; покорность зека ему понравилась, и младший сержант проговорил довольно:
— Ну-ну! — Настроение у Житнухина было приподнятое: хорошо все-таки, когда враг народа, гитлеровец ощущает себя поверженным, побежденным. Лучше этого ничего не может быть. — Живи пока, фашист, — милостиво разрешил он Китаеву, стукнул самодельным стеком по голенищу ялового сапога, — а там видно будет.

Через два дня на головной точке трассы вновь появился полковник в пехотной фуражке. Его сопровождали несколько человек — проектировщики и инженеры. В числе сопровождающих находился и Беловежский — дорога приближалась к топкому, с кисельными берегами участку, по которому протекала сварливая речушка с длинным пермяцким названием. Проект моста был уже утвержден, материалы завезены, наблюдать за возведением было поручено Беловежскому, и не просто наблюдать, а при случае, если это понадобится, вносить изменения в рабочие чертежи.
Беловежского было уже не узнать, за несколько дней он преобразился. И дело совсем не в том, что он был наряжен в цивильный костюм, — у него было совсем другим лицо. Из него исчезла некая побитость, которая раньше насквозь пронизывала весь его облик, исчезла старческая сгорбленность, синюшная худоба шеи уже не бросалась в глаза, но главное было не это, главное — взгляд…
Это был взгляд человека, у которого появилась вера, который понял, что жизнь на лагерных просторах, огороженных колючей проволокой, не есть конец света, существует иная жизнь, вне лагеря, она достижима, и он имеет к ней отношение… За эти несколько дней Беловежский сумел полакомиться воздухом свободы.
Приезд инженер-полковника ожидали сразу несколько «кумов», их предупредили заранее — на пятьсот первой стройке работал телефон. Все со строгими лицами, какие, собственно, и должны быть у владельцев оперативных лагерных тайн. Раз «кумы» сбились в кучку, значит что-то будет.
Дрезина, на которой прибыла группа Головатова, была командирской, сияла новенькой краской, сидения в кабине были кожаными. Полковник прошелся, оглядел материал, привезенный для строительства моста, «кумы» попробовали приблизиться к нему, но легким движением руки Головатов отогнал их от себя, и «кумы» вновь сбились в кучку.
Закончив дела, он сам подошел к ним. Проговорил неожиданно оживленно, со смешком:
— Тут у вас писатель один объявился, Толстой в чине младшего сержанта.
«Кумы» как один вытянулись перед ним, шеи вытянули по-гусиному.
— Хочу глянуть на будущего классика, — сказал Головатов.
— А как его фамилия, товарищ полковник?
— Житнухин.
— Позвать его?
— Не надо. Покажите, и этого пока будет достаточно.
Полковнику показали на плотнотелого, с округлыми плечами сержанта, уже начавшего полнеть, с небрежным видом державшего в руках стек. Полковник хмыкнул, коротким жестом придержал «кумов» и, развернувшись, как в строю, ловко перепрыгнул через канаву. Направился к младшему сержанту.
Метрах в десяти от Житнухина он остановился и начал сосредоточенно, молча, не произнося ни слова, изучать его, как некое любопытное животное, которое по недоразумению гуляет на воле, а не находится в зоопарке, в клетке. Житнухин не видел полковника — был сосредоточен на другом, — присматривал за бригадой, чуть не утопившей две новенькие шпалы в вязком, покрытом блескучими керосиновыми разводами месиве. Лицо у сержанта напряженно вытянулось, он был готов сдернуть с себя автомат и пустить очередь поверх голов недотеп в зековских робах. Вторую очередь — в них самих.
Несмотря на остроту сюжета, в следующий момент Житнухин неожиданно почувствовал себя неуютно, втянул голову в плечи — всадил ее по самые уши, головы почти не стало видно, лишь сверху сидела фуражка с голубым верхом, сгорбился: Житнухин не мог понять, откуда исходит опасность. Через несколько мгновений зеки-недотепы перестали его интересовать. Он развернулся на сто восемьдесят градусов и неожиданно увидел полковника, на которого написал донос.
Голова у Житнухина еще более въехала в плечи, лицо покраснело, щеки начали чесаться. Младший сержант ожесточенно поскреб их, вначале одну, потом другую, задергал ногами, словно бы его пробил озноб. А полковник продолжал молча изучать его. Житнухин попытался втянуть голову поглубже в себя, забраться внутрь невидимого панциря, скрыться в нем. Свекольно-красные, яркие щеки его покрылись белыми пятнами, через полминуты все лицо, целиком, сделалось бледным, будто бы вымороженным, только подглазья темнели, как синяки, придавая облику младшего сержанта несчастный вид. А полковник, закинув руки назад, продолжал стоять в десяти метрах от сержанта и изучать его, — по-прежнему не произнося ни слова. Это больше всего тревожило Житнухина, это было непонятно ему совершенно — он не встречался ни с таким родом людей, ни с такими ситуациями.
С лицом Житнухина произошла очередная метаморфоза — на него наползла нездоровая, какая-то зековская синева; теперь даже зековские доходяги в грязных телогрейках были здоровее младшего сержанта, чувствовали себя увереннее, земля под их ногами была тверже.
Он завертелся на одном месте, разбрызгивая чистыми нафабренными сапогами грязь — и как он только умудрился в нее въехать? — не зная, что делать: то ли зеков окорачивать, то ли перед полковником тянуться во фрунт, одновременно ненавидяще пожирая его глазами, то ли мотануть куда-нибудь в сторону, в глухое место, спрятаться за штабелем шпал, то ли сделать что-то еще… Мозги были готовы вспучиться в голове Житнухина, в глазах появились страх и растерянность.
А полковник не уходил, продолжал стоять, задумчиво заложив руки за спину, — изучал Житнухина. В глазах его отразилось многое, можно было понять, о чем он сейчас думает.
Лицо у Житнухина поплыло дальше, вновь пошло пятнами. Пятна были странными, будто младший сержант прихватил какую-то опасную болезнь — зеленого цвета… Через мгновение пятна начали расширяться. Вот и щеки у младшего сержанта уже стали зелеными, и лоб, и подбородок. Похоже, скоро вся кожа у него станет зеленой, все тело, как у лягушки. Даже стек, который он сжимал в руке, сделается зеленым.
Впрочем, руки у Житнухина вряд ли станут зелеными. У сержанта были хорошие крестьянские руки, широкие, сильные, со сбитыми в детстве ногтями — вместе с матерью, на себе, он пахал деревянной сохой скудную вологодскую землю, чтобы посадить немного картошки и не сдохнуть с голоду.
Но это было в прошлом. В настоящем же младший сержант стал совсем иным и ту голодную пору уже не помнил. Возможно, не помнит он и Агриппину Ларионовну, сгорбленную, усталую, но все еще живую матушку свою — он-то ее не помнит, а тетка Агриппина сына своего помнит хорошо — помнит и никогда не выбросит ни из головы, ни из сердца.
Наконец Житнухин не выдержал, просипел дырявым, словно бы проткнутым гвоздем голосом:
— Чего-нибудь надо, товарищ полковник?
Полковник шевельнулся, вытащил из-за спины руки, глянул на них строго, словно бы хотел оценить либо сравнить с руками Житнухина и, хмыкнув себе под нос, спросил:
— Как ты говоришь, твоя фамилия?
В глотке у Житнухина что-то булькнуло, скрипнуло, глаза сделались плоскими, на этот раз он достиг кондиции — хоть в могилу клади. Испугался Житнухин по-настоящему.
— Ж… Ж… Ж… — зажужжал он беспомощно, — Ж…
— Писатель на букву «Ж», значит, — вновь хмыкнул полковник, окинул младшего сержанта сожалеющим взглядом, — понял, что за человек этот «писатель на букву «Ж», из какого теста слеплен, и пошел к группе «кумов», дожидавшейся его.
Житнухин проводил полковника белыми глазами. В такую передрягу он не попадал еще никогда.

Кормили на пятьсот первой стройке плохо. Хорошая кормежка была, говорят, на пятьсот третьей стройке, штурмующей болотные и каменные трясины на востоке. Там хозяин был добрее, шире Успенского, климат поздоровее, да и зверья водилось побольше.
На пятьсот первой зекам перепадала в основном баланда — такая же жидкая затирушка, пахнущая гнилой капустой, как в лагерях — с плавающими в ней комарами.
Иногда попадала живность покрупнее — широко расшеперившийся своими усами в обе стороны вареный таракан. При виде такой прибавки к скудному рациону среди пусто шамкающей челюстями публики обязательно возникало оживление:
— Вот что значит зек перевыполнил норму… Отщипни хоть малый кусманчик!
«Счастливчик», брезгливо морщась, стряхивал таракана на землю.
— Тьфу, нечистая сила!
С такой скудной пищи не то чтобы шпалы таскать или крепить рельсы костылями, выплевывая из себя остатки сгнившего желудка, — даже ноги таскать было тяжело, но пятьсот первая стройка держалась, работала, хоронила умерших и двигалась дальше, целя всем своим естеством к далекой Обской губе.
За Обской губой была уже другая стройка, там горбились другие люди… Говорят, там существовали надбавки буквально за все.
Дело, конечно, в начальстве. Если начальство понимает душу зека, сочувствует ему, то и зек бывает более сытым, чем в других местах, и работает лучше. Если же ненавидит зека, относится к нему брезгливо, гоняет почем зря, то и зеки мрут в таких лагерях как мухи, не выживают. Из продуктов, которые приходят с Большой земли в лагеря, начальство выбирает то, что получше — и ящики с тушенкой и сгущенным молоком, и короба с какао и сдобным печеньем. Гребут руководители бессчетно и кули с сахаром, и мешки с белой пшеничной мукой отодвигают в сторону, и бидоны с маслом…
И никто в лагере не перечит начальству, ни один человек. Если же в результате внезапной проверки обнаружится дырка, — такие штуки здесь практикуются и являются, пожалуй, единственным средством, которого вертухаи всех чинов и званий побаиваются, — то виноваты бывают не руководители, а совсем другие люди. Например, какой-нибудь замухрышка-кладовщик или продуктовый нарядчик… Впрочем, среди кладовщиков замухрышек не бывает, это в основном мордастые вольнонаемные, откормленные на сытых домашних харчах. Сидят они все одинаково, сидеть будут в тех же лагерях, где и работали.
Всей пятьсот первой стройке были известны слова, произнесенные полковником Успенским во время одной из поездок на острие трассы, где гибло и калечилось больше всего народа.
— Мне не нужно, чтобы вы работали, мне нужно, чтобы вы мучились, — сказал полковник, с ненавистью глядя на кучку зеков, облепивших тяжелую неувертливую шпалу, которая была пропитана креозотом так сильно, что ядовитая жидкость сыпалась с нее мелкой моросью. — Жизнь здесь должна быть для вас наказанием. — Помолчав, добавил: — Но в муках вы будете выполнять план. Иначе я с вас шкуру сдеру живьем. А это, знаете… больно, — неожиданно произнес он в заключение.
Китаев сам слышал эти слова.
В обед, когда дохлебывали бурду из мятых котелков, магаданский «кум» пустился в воспоминания.
— На Колыме с едой проще было, сытнее, — произнес он, облизав ложку и щелкнув по ней зубами, еще прочными остатками, не истертыми временем. Вздернул правую руку с бодро откляченным пальцем, — во как было!
— Чего, коров там больше, чем здесь?
— Волков там больше, вот кого!
— Да ну?
— Сандали гну! Но главное, иногда бедным зекам попадается самородное золотишко. Находят прямо под ногами, в грязи.
— И чего, вертухаи не отнимают?
— Если засекут — отнимут. Не засекут — можно будет еды прикупить… Чем зеки и пользуются. Но самая богатая добыча золота была на Дунькином пупу… Дунька работала, как экскаватор, не промахивалась. Слышали когда-нибудь про такое место — Дунькин пуп?
— Нет.
— О-о, это очень важная географическая точка на карте Советского Союза, — в голосе Брыля послышались влюбленные нотки, вполне возможно, что он и сам когда-нибудь бывал там и видел золото Дунькина пупа…
…Есть на магаданской трассе сопочка, украшенная очень справным, рубленным из цельных лесин зимовьем, — холодно в таком зимовье никогда не бывает, — нутро этой знаменитой постройки застелено медвежьими шкурами. Печка всегда натоплена, в большом закопченном чайнике фыркает крепкий чифир, дом пахнет мясными пирогами… В общем, рай посреди Колымы. Охраняют зимовье два молчаливых крутоплечих здоровяка, способные голыми руками отбиться от волчьей стаи. Ну а сама владелица тех палат Дунька заслуживает отдельного описания. Груди у нее — во! — тут магаданский «кум» не удержался, приладил к груди ладони и словно бы уложил на них два тяжелых арбуза, потетешкал эти сладкие овощи (назвать арбузы фруктами у Брыля язык не повернулся), поцецекал вкусно губами, будто наелся варенья, и теперь у него слипался рот…
— Персик, а не девка, гигантский персик, — не выдержал, похвалил Дуньку магаданский «кум», — сладкая, без сахара можно есть…
Не обходили Дуньку ни охотники, ни шофера, ни ремонтники Колымской трассы, ни искатели приключений, ни геологи. Но больше всех Дуня привечала, конечно же, тех, кто моет на Колыме золото. Это были самые желанные для нее гости, при виде их у Дуньки даже глаза загорались, как два новогодних огонька, и сама она начинала светиться…
У раздаточного котла тем временем возник Житнухин, схватил две пустые поварешки, глянул на них, словно бы хотел проверить на прочность, и с грохотом долбанул одной поварешкой о другую.
— Хватит жрать, фашисты! — проревел он громко. — Привыкли объедать советскую страну… Не выйдет! Подъем!
— Ты смотри, этот конский бздюх решил отделить нас от нашего государства, — Егорунин не выдержал, стиснул зубы.
— За работу, фашисты! — продолжил свой рев Житнухин. — Пора продолжить искупление своей вины перед товарищем Сталиным.
— Перед товарищем Сталиным, — Егорунин разжал зубы, хмыкнул. — Ни много, ни мало, перед самим товарищем Сталиным.
— Пс-с-с! — осадил его Христинин. — Не особенно разоряйся, Санёк!
— Дальше штабеля шпал все равно не пошлют, — махнул рукой Егорунин.
— Почему? И дальше шпал посылают… Дальше шпал — карцер и яма с ледяной водой, — рассудительно произнес Христинин, прицепил котелок к хлястику телогрейки. — Вперед, славяне, к победе коммунизма!
— Внушают тебе, внушают, что ты фашист, а ты с чего-то взял — славяне, — Китаев покачал головой. — Слушайся вертухая и стискивай зубы покрепче.

После обеда бригаду перебросили на другой участок, в технологическом отношении самый дырявый и более потный — монтаж пути. Это означало, что ворочать надо было тяжести еще более крупные, чем неувертливые шпалы — работать с рельсами, крепить их костылями на осаженных участках к шпалам, не допускать кривостей и косины, когда рельсы не только уходят влево или вправо от генерального направления, а могут и вверх задраться, и приземлять их будет очень непросто…
Если пайка хлеба для тех, кто тягал шпалы и окроплял их своей кровью, составляла триста граммов в день, то рельсовые бригады получали больше — по четыреста пятьдесят граммов. Плюс ко всему, они всегда могли погреться — с рельсовиками работал небольшой паровоз, который укатывал, утрамбовывал пляшущую железную дорогу. Над ней надо было еще много работать, прежде чем пустить первый пробный поезд с платформами, набитыми разным тяжелым барахлом…
— Ну как тебе такие перемены? — встревоженным голосом спросил Китаев, присев на корточки рядом с Егоруниным — была пора перекура, когда можно перевести дух.
Егорунин вздохнул и, увидев, что к ним, похлопывая стэком по голенищу сапога и на ходу по-попугайски подпрыгивая, идет «кум» четвертого барака, отвечать вслух не стал, ответил одними глазами: «Пока никак. Надо понюхать, что за дохлую кошку нам подсунули. Поживем — увидим».
— Кончай прохлаждаться, эсэсовцы! — прокричал «кум» издали.
— Во-от сука, — выругался Христинин. Хотел к ругательству что-то добавить, но смолчал, поскольку хорошо знал, что из-за неосторожного слова в адрес «кума» можно стать короче ровно на голову, — будет валяться голова где-нибудь в кустах, а ноги со всем остальным — в могильном рву под лемехом бульдозера. Христинин был зеком опытным.
Когда начали работать с рельсами, то обратили внимание: рельсы-то разные… Даже вес у них разный и отлиты они в разную пору, о чем свидетельствовала маркировка: несколько рельсов были помечены даже 1898-м годом. Были рельсы, отлитые в 1904-м году, в 1905-м — в тяжелую для России пору, когда шла война с Японией.
Техник, прикрепленный к бригаде, — по фамилии Штольц — небольшой, круглый, как спелая картофелина, выросшая на хорошей земле, с головой-шаром, посаженной на плечи без всякой шеи, уважительно постучал ногтем по рельсу, на котором стояла самая старая дата:
— Демидовская сталь.
— Да Демидова уже давно нету, — не выдержал Егорунин, — и прах его сопрел.
— Демидова нет, а заводы остались. И сталь осталась, — внушительным тоном, не терпящим возражений, — хорошая сталь!
Попадались рельсы с маркировкой более поздней, довоенной — 1937-й, 1938-й годы…
Вечером бригаде выдали повышенную пайку хлеба — половину от четырехсот пятидесяти граммов, поскольку бригада работала на рельсах только полдня. Баланды налили побольше и посытнее — в ней даже плавали селедочные головы, таращились из мутного бульона пустыми глазами. У некоторых голов глаз не было совсем, лишь черные дырки, вызывающие нехорошие ассоциации. Это означало, что селедка была старая, времен попа Гапона, глаза выварились…
Поев, Егорунин подтянул веревку на рваных штанах, завязал пару узлов, чтобы веревка не расслаблялась, не сползала в сторону, объявил:
— Немного сытнее, но все равно мало.
— Главное — сохранять силы, — философски молвил Христинин.
В ответ Егорунин сплюнул под ноги:
— Для кого сохранять? Для полковника Успенского, чтобы он просверлил в кителе дырку для очередного орденка?
— Тс-с-с, — окоротил товарища Христинин, — у этого человека глаза и уши везде, даже в костылях, которые сидят в шпалах.
— М-да, а костылей мы позаколачивали в шпалы немало, — подал голос магаданский «кум».
— Демидовские рельсы вообще неплохо было бы сдать в музей, — недовольно пробурчал Китаев.
Вонь в их дощанике сконцентрировалась такая, что в воздухе запросто можно было повесить пару кувалд, — и висели бы они, как миленькие, не дергались и на землю не падали. И треска никакого, который издает выползающий из деревянной стенки гвоздь, не было бы.
— «Кум», — Христинин дернул за рукав магаданца, — ну и чего там насчет колымской Дуньки? Жива хоть баба?
Брыль был занят тонким делом — гребешком вычесывал вшей на клок серой тряпки, которую использовал как платок, и давил их, недобро шевелящихся, медлительных, вызывающих приступы тошноты. Эти насекомые были похожи на живую пшенку. Вши, жившие в волосах, отличались от вшей, живущих в швах одежды.
— Вот жирные свиньи, — с усмешкой произнес магаданский «кум». — Хоть шашлык жарь.
— Откормил… Теперь собираешь законный урожай. Что имеешь, то и маешь.
Вши, которые жили на теле, сотнями прятались в рубцах, заплатах, складках, имели тусклый серый цвет, были очень неповоротливые, со слабеньким пятнышком в начале спины, настырные и в упрямости своей необычайно живучи. Некоторые умельцы топили из них сало и обновляли им, как высокосортным гуталином, ботинки. Кожа от такой смазки делалась мягкой на удивление и прочной.
Насекомые, привыкшие обитать в волосах, грызть голову «венцу природы», были меньше «нательных», отличались прыгучестью, иногда вели себя как блохи, масть имели шумную, какую-то африканскую, отмечены были черными точками, похожими на родовые знаки. Кусались они, надо заметить, сильнее, чем те вши, что облюбовали себе для жизни зековскую одежду.
Брыль скрутил серую тряпку со вшами в узел и размял его ладонями — перемолол основательно, ни одной вошки, даже самой захудалой, там не осталось.
Рукой стряхнул останки на пол и произнес с довольными нотками в голосе — рад был, что избавился от лишней живности:
— Финита ля комедия! Жаль, на развод подарить было некому.
С другой стороны, все равно через пару дней этой живности у магаданского «кума» будет столько же, если не больше.
— Славная девушка Дунька была известна не только на Колыме, ее хорошо знали в Якутии, в Певеке и в Ванинском порту, в Анадыре и Уэллене, на трассе Северного Ледовитого пути, и даже на Камчатке, в Корякском автономном округе.
— «Кум», ты сам-то бывал у нее? — спросил Христинин.
— Для несмышленых повторяю: не бывал, хотя по долгу службы надо было бы побывать… Чтобы знать, что потом говорить начальству.
Магаданский «кум» соврал — он дважды навещал Дунькин пуп и ее владычицу. В оперативных, так сказать, целях.
Дунька постоянно находилась под присмотром НКВД, под лупой, ее просвечивали со всех сторон, из всех углов и укромных щелей на нее были направлены внимательные взгляды. По одной причине — Дунька имела дело с золотом и добывала его не меньше, чем пара гигантских драг последнего выпуска. Кроме золота она еще имела дело и с собольими шкурками, а местный соболь, взятый зимой, с золотом мог тягаться очень легко. А кое в чем даже и переплюнуть его.
Зимой, в хорошо натопленном помещении, Дунька ходила в соблазнительно легком халатике, надетом на голое тело. От кожи Дуньки, от ее разогретого лица, от груди и живота, едва прикрытых невесомой тканью, исходили некие магнитные токи, одолеть которые было невозможно, — еще ни один человек с этим не справился.
Когда приходил золотодобытчик, то первым делом показывал кулек с дорогим товаром; убедившись в «кредитоспособности» клиента, охранники пропускали его к самой «владычице».
Принимала посетителей Дунька на широком, сколоченном из прочных толстых досок ложе, покрытом лисьими и волчьими шкурами. Шкур было много, ложе было мягким, убаюкивало, вгоняло в сон, но какой мог быть сон, когда рядом находилась Дунька. Горячее разогретое тело, полные груди, призывно приоткрытые губы…
Никакой золотодобытчик, даже самый железный, не мог удержаться при виде Дуньки, мигом скисал и готов был отдать все, что наработал за тяжелый промысловый сезон, за одну ночь с «владычицей» — лишь одну.
А уж когда Дунька раздевалась, вступала с владельцем дорого металла в торг и раздвигала ноги, тогда ничто уже не могло остановить золотоискателя, участь его была решена.
Дунька не разбрасывалась своим телом, берегла его, была рачительна и за собою следила. Золотоискатель садился между роскошных розовых Дунькиных ног и, не отводя глаз от вожделенного места, облизываясь, дрожащими пальцами развязывал кожаный мешочек и начинал ссыпать золото в пупочную ямку.
Ямка та была неглубокая, но и не мелкая. Как только она наполнялась тяжелым золотым песком, продавец (или кто он — покупатель?) мог приступать к делу.
Рыча, слюнявясь, со стонами и сладким подвыванием он набрасывался на Дуньку и поспешно совершал акт, о котором столько времени мечтал.
Чтобы повторить то сладостное буйство, оставшееся, к сожалению, позади, надо было снова расшнуровывать кожаный мешок и пальцами, которые тряслись еще больше, щепотку за щепоткой доставать оттуда и ссыпать в пуп, а потом стонать, мычать, кукарекать от сладости, метаться по шкурам и затихать ненадолго, когда оглушение проходило.
Как правило золотоискатель не покидал Дуньку до тех пор, пока в мешке у него оставалось хотя бы немного золота.
Те, кто все-таки приходил в себя, трезвел и бегом бежал с Дунькиного пупа, до родных своих, до дома не добирались, их скрывала в непроходимых дебрях злая колымская тайга.
Почти всегда в густом волосе волчьих и лисьих шкур оставалось много всякого лишка — руки-то у промысловиков в предвкушении услады дрожали, пальцы тряслись, не могли удержать даже буханку хлеба, не то чтобы крупинки золота. Драгметалл падал в шерсть, будто обычная грязь, но наши герои этого уже не замечали, старались скорее наполнить пупок…
Следовал новый провал в сладкое небытие, в котором золотоискатель забывал про все на свете, даже про самого себя, все естество его было сосредоточено только на одном — собственном, рождающим сладость отростке, опущенном в такую же сладкую теплую купель.
Когда золото у добытчика кончалось, приходил конец и усладам: добытчик нищий, голый, как заяц после весенней линьки, оказывался на свежем воздухе; с пустым сидором, плоско прилипшем к спине, скатывался в ближайшую падь. Там, притормозив у какой-нибудь бурчливой речушки, усаживался на упавшее дерево, как на скамейку, и погружался в горестную думу о собственном житье-бытье. По всему получалось, что бытие свое — хорошо, что не житие, — нужно было начинать сызнова.
Деятельность Дунькина, как и золото, которое перепадало ей таким необычным способом добычи, и обстановка на двух перевалах, как и в ближайших падях и логах, на сопках, — все это находилось под тщательным контролем НКВД.
Ни один грамм драгоценного металла не уходил на сторону ни из Дунькиного пупка, ни из лисьей и волчьей шерсти, тщательно вычесанных, ни с пола — ничего не пропадало, не перекочевывало в Дунькин ридикюль, как не перекочевывало и в карманы охранников, все строго учитывалось и попадало куда надо.
Что-то шло в кассу, — вообще-то, это была большая часть добытого, — что-то перепадало начальству — детишкам на молочишко, как принято говорить в таких случаях, что-то — на развитие «производственной базы». Усушки и утруски, — Брыль специально повторил это, — не было: Дуня по отношению к НКВД вела себя честно и деликатно.
А потом и НКВД начали прочесывать густой проволочной щеткой — такой густой, что в проволоке ничего не оставалось — ни мусора, ни пыли, ни случайно забившихся туда травинок. Загребли и тех, кто создал из зечки Дуни отдельный «производственный участок» с особым режимом — никого не стало. Не стало и высшего командного состава — начальника Дальстроя, начальника лагеря, к которому была приписана Дуня. Через некоторое время не стало и самой Дуньки.
Куда она исчезла — никому не ведомо. Тех, кому это было ведомо, тоже не стало. Обширное деревянное строение, сколоченное из цельных бревен, стояло еще довольно долго, пугало проезжающих мимо шоферов пустыми черными окнами, воронами, которые облюбовали разваливающийся дом, а потом не стало ни ворон, ни дома — все похоронил едкий колымский снег. Бревна благополучно сгнили под ним, а остатки впитала, втянула в себя земля местных сопок. Земля здешняя сырая, втянуть в себя может что хочешь.
— Значит, красивая была девушка, жившая на Дунькином пупе? — неожиданно мечтательным голосом проговорил Христинин.
— Не знаю, сам я не видел, — соврал магаданский «кум», — но те, кто видел, говорят: «Очень красивая».

Головка железнодорожной трассы упрямо пробивалась на восток, ныряла в распадки, переползала по мостам, возведенным на скорую руку, с одного берега очередной речки на другой. Нарядчики каждый день подсчитывали потери: слишком много стройка уносила людей… По предварительным подсчетам выходило: каждые три метра новой дороги сьедали одну человеческую жизнь.
Бывший командир стрелкового полка Гаврилов относился к той категории людей, которые почитают старую русскую поговорку «Хорошее слово — серебро, а молчание — золото» и никогда не скажут лишнего слова, долго присматриваются к человеку, прежде чем пойти с ним на сближение; речь у Гаврилова была неторопливой, очень взвешенной. Чувствовалось — настоящий командир, лагерь таких не ломает.
Ему казались подходящими люди, которые окружали, например, Егорунина, на них можно было положиться. Таким же был и Хотиев, сочинский уроженец, обрусевший кавказец, настолько обрусевший, что он даже сны видел на русском языке, и внешность у него была как у русского мужика — боевой летчик, умевший достойно вести себя с противником — немецкие самолеты уходили от него целыми редко.
Нары Хотиева и Гаврилова стояли рядом, разговаривали бывшие командиры друг с другом вполголоса, поскольку знали, что уши в лагере имеют не только стены и все засекающие соседи — имеют даже ножки табуреток и железная кочерыжка, которой поправляют дрова в печке. Если надо было обсудить что-то важное, не для чужих ушей, Хотиев и Гаврилов разговаривали друг с другом особым способом — не разжимая губ.
Никто не мог разобрать, что за звуки возникают во время такого разговора, а Хотиев с Гавриловым разбирали. И отлично понимали друг друга. Никакой даже очень изощренный слухач не мог расшифровать их.
В тот вечер они говорили о жизни в лагере.
— Жизнь тут такова, что лучше помереть, Иван, — сказал Гаврилов, покосившись на печку, из которой начало вылезать, жадно высовываться наружу, чтобы дотянуться до пола, пламя, — и смерть окажется легче, чем жизнь. Что делать, скажи? Может, лучше уползти в могилу?
— Не дождутся, — Хотиев медленно покачал головой. — Ни сдаваться, ни ложиться под лемех бульдозера мы не будем, а будем, друг, жить.
Гаврилов поглядел на него внимательно, во взгляде его проскользнуло и словно бы зацепившись за что-то, угасло, ушло на дно сомнение.
— Можно поднять восстание, — губы у него потемнели, сделались твердыми. — А цель? Что это даст? Мы же отсюда никуда не сможем уйти.
— И все равно это гораздо лучше, чем добровольно лечь в могильный ров, — также отвердив рот, произнес Хотиев.
— Восстание, восстание, — сжал зубы и умолк на мгновение Гаврилов, скосил глаза на печку, из которой продолжал выпрыгивать огонь.
Что-то очень уж вкусное подвернулось огню, вкусное и долгоиграющее, раз пламя не может утихомириться в тесном пространстве печки.
— Восстание, — вновь немо проговорил Гаврилов и умолк опять. Теперь уж надолго. Это было видно по его усталому лицу, опущенным книзу и мелко подрагивающим уголкам губ, — впрочем, все это не придавало его чертам унылого, убитого выражения, как это бывает у многих. На лице Гаврилова застыло выражение упрямства, — собственно, все естество его было таким, упрямство было едва ли не главной чертой характера бывшего командира полка… — Давай спать, Иван.
Глаза у Гаврилова закрылись сами по себе, невольно. Он прошел к своим нарам, подгреб, стараясь сделать плотнее, пышнее, старую телогрейку, которую использовал вместо подушки, накрыл ее обрывком полотенца и опустил на эти лохмотья голову. Уснул он мгновенно: усталый, основательно изношенный организм его требовал отдыха.

Мысль о восстании запала в несколько голов едва ли не одновременно: слишком уж тяжелы, голодны, непосильны, унизительны были условия быта для фронтовиков на стройке. Жизни там не было никакой, было только сжигание душ, тел, мозгов, сердец в чудовищной топке, пламени которой не было видно, но которое ощущали все.
Кроме, естественно, полковника Успенского и людей, приближенных к телу начальника пятьсот первой стройки. В таких условиях было проще «не жить», чем «жить».

Светлые ночи на зековской стройке были такими же нарядными, имевшими слабо переливающийся волнами, таинственный жемчужный оттенок, как и белые ночи в Ленинграде. Вид этих ночей едва ли не вышибал у Китаева слезы, он едва сдерживал их — до ломоты в висках, в затылке стискивал зубы, протестующе крутил головой, но слезы сдерживал… И себя в руках держал.
Единственное, что было плохо — иногда кадык оживал внезапно, стремительно подскакивал вверх, — действовал произвольно, не подчиняясь воле человека, и это вызывало у Китаева некое внутреннее раздражение… Это что же получается, он — слабак? От мысли о собственной слабости невольно начинало ныть сердце, Китаев сползал на один бок, перекашивался, стискивал зубами дыхание, старался, чтобы на сердце было меньше нагрузки. А еще лучше, если бы на сердце вообще не было нагрузки. Но так не получалось.
Во время светлых ночей и дышится совсем по-иному, чем в другие дни. И тоска по воле бывает много сильнее, жестче, чем, скажем, весной или зимой — ну просто хватает за горло. И давит, давит, собака, не отпускает… Из головы никак не выходит Ленинград, дом их, почти вымерший, во сне иногда возникают соседи, которых уже нет в живых, двор, где за врытым в землю столом любили собираться мужики — мастера заколачивать «козла» — эти немолодые, но веселые ребята заставляли проигравших забираться на забор либо кукарекать. Вспоминалась и чинная, тихая улица их, которую каждое утро, на рассвете, обильно поливала машина с большой бочкой, установленной вместо кузова.
Хорошо было когда-то в Питере. В том Питере, которого уже нет, и он не вернется.
В тот вечер случилась беда, перед самым концом работы. Через пятнадцать минут бригадир нарядчиков должен был ударить железякой по висящему на проволоке лемеху — на ногу Христинину упал рельс: у магаданского «кума» оборвался мутузок, веревка оказалась гнилой, — и Христинин, стискивая от боли зубы, покатился по земле.
Было очень больно, но Христинин молчал — случаи, когда искалеченного зека вместо больничного барака отправляли сразу в могильный ров, уже бывали. Припадая на одну ногу, он кое-как отковылял в сторону перевести дыхание, а после занял свое место в колонне, двинулся вместе со всеми, — бледный, с потным лбом, сжавший зубы так, что они начали крошиться, — несколько осколков он выплюнул изо рта.
До временного лагеря было не менее трех километров. Для искалеченного человека это далеко, но Христинин надеялся на удачу, на то, что у него хватит сил выдюжить, надеялся на друзей, в конце концов. Жаль только, его друзья Егорунин, Китаев, магаданский «кум» шли сейчас в середине колонны, а он — в хвосте, далеко от них. Выбирать себе место в зековском строю вольно, кто где захочет, было запрещено, заключенных, нарушивших это правило, конвоиры нещадно лупили прикладами.
Комаров в тот вечер набилось в воздухе столько, что пространство из белого сделалось темно-серым, рябым, воющим, и вой этот был хуже воя немецких самолетов, — от тех хоть в землю можно было зарыться, спрятаться, а от этих не спрячешься. Эти настырные звери лезли в рот, забивали глотку, ноздри, лицо и руки покрыли сплошным шевелящимся ковром, будто звериной шерстью — ну ровно бы хотели схватиться с вшами, которых у Христинина было немало, отстоять свое право на обладание человеком, высасывали из людей последнюю кровь, — не понимали сволочи, что если рухнет двуногий «венец природы» на землю бездыханным, им же будет хуже…
Христинин плелся в конце колонны, заваливался на одну ногу — ни один инвалид, наверное, никогда не мучился так, как сейчас мучился бывший лейтенант-сапер, никогда ему не было так плохо… Даже в поверженном горящем Берлине, когда под частым сеевом автоматного огня они искали труп Гитлера, и его ранило, Христинину не было так плохо.
Он думал, что дойдет до временного лагеря, доползет до своих нар, там перетянет ногу старой длинной тряпкой, излаженной под бинт, и если утром не станет лучше, попросится к «лепиле» — фельдшеру. А уж тот, если не поможет сам, то хотя бы с лекарствами чего-нибудь придумает.
Боль пробивала его тело, казалось, что нога сейчас надломится, уйдет в сторону, и останется он с обрубком, но нога пока держалась, не ломалась…
Рассчитывал Христинин, что все-таки дотянет до лагеря, выдюжит, переможет боль — на фронте и не то перемогали, но не повезло ему. На ходу, прямо в колонне, он попал подбитой ногой в яму и словно бы наступил на мину. А это все равно, что угодить под топор. Крик у Христинина — наполовину задавленный, раскромсанный разбитыми зубами — вырвался изо рта и тут же угас.
Его даже не услышали в голове колонны. Не услышали ни Егорунин, ни Китаев, ни Гаврилов… Да и мало ли какие крики могут мерещиться усталой, вяло ползущей колонне. Загнанных, изможденных людей часто допекают галлюцинации.
Распластался Христинин на дороге, в грязи, размешанной в кисель тысячами ног, извозился в ней — на несколько секунд потерял сознание.
Зеки — равнодушные, измученные работой, — ни на что не обращали внимание, обходили Христинина, не пытались помочь, поднять с земли. Один даже наступил на него, с испуганным сипением шарахнулся в сторону. Так сипением и ограничился.
Колонна прошла, а стонущий, скрюченный Христинин остался лежать на дороге. Около лежавшего остановился Житнухин, которого с легкой руки часто приезжающего на трассу инженер-полковника стали звать Писателем Же. Надо заметить, что литературным делом он увлекся, настрочил еще одну цыдулю, только на этот раз не Успенскому, а полковнику, сидевшему выше, но ответа еще не получил… За младшим сержантом неотрывно следовал самоохранник Сташевский (самоохранниками стали называть зеков, взявших на себя вохровские функции), с Житнухиным он теперь был связан прочной веревкой — что-то их объединяло, а вот что именно, понять было невозможно. Затем остановились двое молодых вохровцев — белобрысые вологодские ребята с носами-картофелинами. Вологодцы были как братцы-близнецы: крепенькие, будто мелкие лесные грибы, низкорослые, широкозадые, сосредоточенные, малограмотные — сюда специально присылали таких. Максимум, что они могли иметь насчет грамотешки — четыре класса. Но наиболее продвинутые из них, такие, как, допустим, Писатель Же, неуклонно двигались вверх, выбивались в начальство.
Собравшиеся выжидательно вглядывались в младшего сержанта: что делать? Тот посмотрел вслед колонне — усталые люди еле шли, похрипывали на ходу, месили ногами грязь, колыхались угрожающе, грозя попадать с ног, уносили за собой тяжелый дух грязи, немытого тела, пота, вшей.
— Гитлеровец этот — не жилец, — Писатель Же пошевелил Христинина самодельным стоком, — а раз не жилец, то куда ему дорога?
— На тот свет, — подсказал бывший преподаватель марксизма-ленинизма.
— Правильно, — одобрил мысль преподавателя младший сержант.
— В могильный ров его, — дружно проговорили вологодцы.
Писатель Же, удивляясь несообразительности подросших, но еще не возмужавших вохровцев, поморщился:
— До могильного рва сам он не дойдет, а тащить далеко… Разве не понятно? — в следующий миг Житнухин цыкнул на несмышленышей и этим резким звуком чуть не загнал их под железнодорожную насыпь. — На хребтах мозоли себе набьете, не боитесь этого?
Вологодцы молчали. Житнухин вгляделся в хвост уходящей колонны — нет ли там чего тревожного. Ничего тревожного не заметил и сказал Сташевскому:
— Ну что, самоохрана, будем действовать, как и положено в нештатной ситуации?
— Будем, — согласился Сташевский, — чтобы другим бегать было неповадно.
— Правильно мыслишь, корешок, — Писатель Же передернул затвор автомата.
Христинин находился в сознании, он хорошо понимал, что сейчас произойдет, разлепил испачканные кровью губы и проговорил едва слышно, но четко, так четко, что шеи у братьев-вологодцев покрылись гусиной сыпью:
— Будьте вы прокляты, сволочи!
Младший сержант в ответ захохотал неожиданно беззлобно, у него даже брови расползлись по лицу, как две гусеницы, в разные стороны, потом сползлись в одну линию, и Житнухин решительно тряхнул головой.
— Будем прокляты, — согласно проговорил он и перевел рычажок огня на одиночные выстрелы, ернически дунул в ствол, как в свисток, но в ответ ничего не услышал.
Младший сержант красовался перед земляками, хотел показаться человеком значительным, великим, а может, преследовал еще какую-то цель, потом буквально стер с лица маску веселости и поставил свой ППШ на предохранитель.
— Патронов на тебя, гитлеровец, мы тратить не будем — не заслужил. — Писатель Же ощерил зубы и поудобнее перехватил автомат. Приказал солдатам-сосункам: — Бейте его!
Ловко, с вывертом, очень спортивно опустил приклад на голову Христинина. Сташевский присоединился к нему, долбанул бывшего сапера прикладом своей тяжелой винтовки. А вот сосунки, совершенно не достойные носить фуражки с голубым верхом — символом чистоты — и малиновым околышем, застыли, будто омертвели, лица у них сделались бледными. Нерешительность сосунков очень не понравилась младшему сержанту, и он рявкнул что было силы:
— Чего стоите? Добивайте фашиста! — во рту, на зубах у него даже металл задребезжал глухо, будто о здоровые зубы стукнулась дробь. — Добивайте, пока он не добил вас.
Один из вологодцев неуклюже, слабенько тюкнул Христинина прикладом по черепу.
— Кто ж так бьет? — вспыхнул младший сержант. — Так только клопов на стенке давят, а не расправляются с врагами народа… Злостными врагами, — подчеркнул он, приподнял приклад ППШ чуть выше и ловко, с оттяжкой опустил его на голову Христинина.
Раздалось смачное чавканье лопнувших костей. Один из вологодцев не выдержал, согнулся пополам, и его вырвало, здорово вырвало, буквально вывернуло наизнанку. Скорчившийся вологодец задом отъехал от лежавшего на земле Христинина.
— Сы-ы-ы, — вновь поперли из него остатки обеда.
В этот миг Писателя Же словно бы что-то кольнуло в пах, в висках раздался тревожный звон, он вскинул голову и неожиданно для себя увидел, что колонна, еще не так далеко ушедшая, остановилась, среди заключенных началось мельтешение… Что за мельтешение, младший сержант не сразу и понял, подошел к кочке куги, ткнул ногой, проверяя ее на прочность, вытер о жесткую, почти проволочную шапку приклад автомата.
Дальше произошла штука вообще удивительная, от которой младший сержант даже присел, но не сообразил, что это такое. В голове его словно бы выключатель какой щелкнул, и вся округа — люди все, громоздкая железнодорожная насыпь, хилые деревца, растущие по обе стороны ее, неприятные мокрые взболтки облаков, уходящие за горизонт, — все это будто бы померкло, исказилось и начало видеться в другом свете.
— Не пойму, зачем зеков гонят обратно, — пробормотал недовольно Житнухин, покрутил головой — слишком уж жестко стала давить на горло верхняя пуговица гимнастерки. — И какая дурная голова это придумала?
А худые, усталые, стучащие разбитыми костями заключенные неслись неудержимо бегом — хрипели, задыхались, выплевывали на ходу из себя остатки легких. Прошло еще несколько минут, и лавина зеков накрыла писателя Же и тех, кто застрял около него — всю группу. Житнухин по-прежнему не мог понять, что происходит, что-то не срабатывало в его голове, закоротило, остановилось что-то, а вот самоохранник Сташевский быстро сообразил, откинул в сторону винтовку и завыл громко, по-бабьи:
— Братцы, простите, Христа ради! Бра-атцы! — он вскинул над собой обе руки, прикрыл ими голову, на которую была нахлобучена пилотка (нарядная энкаведешная фуражка с голубым верхом ему либо не досталась, либо не была положена, как бывшему врагу народа), взвыл снова: — Братцы-ы! Ы-ы-ы!
Кто-то подхватил его винтовку и сходу, прикладом, ловко и точно тюкнул Сташевского в низ шеи.
Самоохранник охнул надорванно, словно бы в нем лопнула какая-то важная жила, перешел с бабьего воя на школярский, жалкий, через мгновение получил новый удар и ткнулся физиономией в грязь.
— Ы-ы-ы, — напоследок выпростался из него легкий вонючий парок, и бывший преподаватель марксизма-ленинизма затих. Кажется, навсегда — у него конвульсивно задергались ноги, приподнялась и шлепнулась в грязь рука, загребла горсть жидкой холодной каши, попробовала избавиться от нее, но не смогла и застыла.
Онемевший, потерявший всякую сообразительность младший сержант не оказал никакого сопротивления, — собственно, он ничего не смог бы сделать с лавиной зеков, навалившихся на охранников, убивших Христинина. Кстати, в лавине не было видно ни одного охранничьего голубого картуза — понятно, куда подевались их владельцы.
Младшему сержанту завернули руки за спину, задрали повыше локти — Житнухин едва не ткнулся физиономией в носки собственных сапог, замычал, поливая их слюнями. Слюни потекли из его рта очень обильно.
Егорунин опустился перед распластанным Христининым. Узнать бывшего лейтенанта, лихо возводившего переправы под шквальным огнем немцев, было нельзя: лицо смято ударами прикладов, превращено в сплошную отбивную, на поверхность вылезла пугающе белая кость, где, зацепившись невидимой ниткой и, похоже, еще чем-то, повис светлый, со стальным отливом, круглый глаз.
Если лицо не было христининским — слишком уж изуродовано, то глаз был его, Володи Христинина.
Вздохнув тяжело, Егорунин встал на колени перед телом зека, прикоснулся пальцами к рукаву рваной телогрейки. Пробормотал тихо, сырым, насквозь промокшим голосом:
— Прости всех нас, лейтенант!
Заключенные, толпившиеся сзади, примолкли. Была слышна лишь нудная, вызывающая ломоту в зубах звень комаров. Егорунин приподнял голову, огляделся, увидел неподалеку стайку невысоких, подмытых болотным ядом сосенок, кивнул в сторону Писателя Же, ухватившегося грязными дрожащими руками за голову.
— Этого — туда вон, — Егорунин ткнул пальцем в худосочные сосенки.
— А деревья выдержат?
— Выдержат. Болотные деревья что угодно выдерживают, у них прочные стволы.
— На чем вешать-то, командир?
— Да веревок вокруг полно валяется… Стоящие вещи — ремни, например, — не поганьте. Они еще пригодятся.
Житнухин просяще затряс головой, но его уже подхватили под мышки, оторвали от земли и поволокли к сосенкам. Младший сержант завыл, ноги у него отказали, подломились безвольно — идти он не мог.
— Тьфу! — отплюнулся Егорунин. — Волоките его, ребята, дальше — пусть прокатится, — он помахал ладонью у себя перед лицом и произнес удивленно: — Никак обоссался, вояка?
Перед щегольски подшитых, зауженных сбоку штанов-галифе у Житнухина был мокрым, с «писателя» текло.
— И верно, обоссался, — изумленно молвил кто-то.
— Бери выше, парень, — не только обоссался… Чуешь душок?
А душок уже превратился в запашок — густой, очень вонький, заставивший зеков материться.
— Волоките, волоките его быстрее, — замахал рукой Егорунин.
В это мгновение перед ним поставили двух вологодских пацанов с красными от слез носами. Несмышленыши, едва державшиеся на ногах. Один дышал загнанно, хрипло и все время норовил плюхнуться на колени — то ли конечности уже совсем отказали, то ли хотел повиниться перед зеками. Мокрое лицо его было перекошено — совсем съехало набок.
— Христинина они не убивали, — сказал Китаев. — Володьку убил этот сержант, — он угрюмо покосился на Житнухина, — и наш с тобою землячок, марксист-ленинист…
— Жалко лейтенанта, — тихо и горько проговорил Егорунин. Ухватил солдатика, вновь вознамерившегося упасть на колени, за пряжку ремня, поддернул вверх.
— А-а-а, — вытряхнулся из солдатика плачущий звук.
— Снимай подсумок с патронами, — велел ему Егорунин.
Солдатик поспешно расстегнул ремень с медной пряжкой, хотел стянуть с него подсумок, но Егорунин тяжело и зло проговорил:
— Давай вместе с ремнем, нам всякая амуниция пригодится.
Вологодец испуганно, двумя руками, протянул Егорунину потертый солдатский ремень — новые ремни только что прибывшим на службу вохровцам не выдавали, жалели, выдавали только старые; подсумок, болтавшийся на поясе, был тяжелый — значит, забит патронами под завязку.
— Нате, дяденька, — дрожащим голоском проговорил вологодец. Нос у него от слез сделался еще краснее — он боялся за себя, не знал, как выскочить из беды и остаться в живых.
Его напарник неожиданно взвыл и плюхнулся на колени — Егорунин даже среагировать не успел.
— Встать! — рявкнул на него Егорунин, поморщился, будто на зубы ему угодил кусок каменного скола, проломил старое дупло и лег на пышущий болью нерв. — Снимай с себя подсумок! Хватит нюнить!
Содрал с ноющего вохровца подсумок вместе с ремнем, перекинул Китаеву.
— Держи, разведка, ты с этим лучше справишься, — лицо у Егорунина сделалось жестким, насупленным. — Теперь берите лопаты и ройте могилу нашему товарищу, — приказал он вохровцам.
Те вытянулись с бледными лицами, стали брызгаться вонючим горячим потом, — видимо, от страха открылись какие-то потайные потовые железы, рождающие одуряющую вонь. Неподалеку высилась гора песка, который привезли для выравнивания насыпи. В гору было воткнуто несколько лопат. Получив лопаты, вохровцы вгрызлись в землю с такой яростью и скоростью, будто хотели спрятаться в ней и сверху накрыться шляпами лопат, — готовы были сделать что угодно, лишь бы их не видели эти страшные люди — мятежные зеки.
Руки у вологодцев тряслись.
Со стороны тощих сосенок донесся глухой слезный вой — на Писателя Же накинули длинную прочную веревку, измазанную солидолом. Житнухин — с оплывшими от крови, подбитыми глазами, с черным ртом — кричал, просил оставить ему жизнь, убеждал зеков, что он верный борец за дело Ленина — Сталина, но эти слова ни на кого не действовали — Житнухина ненавидели, словам его не верили.
— Умри хоть не по-собачьи, — спокойным хриплым тоном предупредил его страшный скуластый зек с черным, густо заросшим щетиной подбородком и крупными татарскими скулами, по фамилии Шкабардня.
Был он в четвертом бараке человеком известным, на счету Шкабардни числилось двадцать четыре фрица, которых он благополучно приволок с той стороны фронта.
Волок обычно на себе самом, на горбу — глушил гитлеровцев кулаком и закидывал на спину. Так и полз с грузом на закорках. Были случаи — попадал под кинжальный огонь и пленника до своих не дотаскивал. Молча стискивал зубы и разворачивался, уползал за новым пленником — приходить на свою сторону пустым было нельзя, Шкабардня к этому не привык.
Услышав хриплый голос Шкабардни, младший сержант задергался, пытаясь вырваться из рук зеков, и наверняка бы вырвался — здоров все-таки был, — если бы на него не насели еще двое человек.
Мутузок перекинули через сук и под команду «Раз, два — взяли!» дернули веревку.
Писатель Же взлетел на деревце легко, будто был невесомый, только сапогами бодро застучал друг о дружку, словно пионер на утренней линейке.
Лицо его сделалось фиолетовым, толстый пухлый язык вывалился изо рта — страшно было смотреть на «литератора».
Всего какие-то жалкие полминуты, и корявенькая душа младшего сержанта улетела вслед за светлой душой боевого офицера-фронтовика. Как все-таки в жизни могут обитать рядом совершенно разные явления и вещи — это просто удивительно; будучи антиподами, они живут, плотно прижавшись боком к боку, спиной к спине; жизнь сосуществует рядом со смертью, слезы с радостью, боль со сладким пряником, ненависть с любовью, светлые цвета готовы зажечься рядом с темными и так далее. Еще час назад ни Христинин, ни этот полуграмотный «царь природы» не думали, что будут мертвы…
Но обоих уже нет.
И Сташевский уже перестал сипеть и шевелиться — тоже отправился в дальнюю дорогу, хотя и не изломан был, и не избит; почил в бозе из-за собственной трусости и желания услужить тому, кто сильнее. Видать, платформа жизненная его была такова. Туда тебе и дорога, землячок!
Вологодцы рыли яму и хлюпали носами, обильно поливали слезами землю, так что ляжет храбрый лейтенант в сырую могилу вместо сухой, и Егорунин раздраженно махнул рукой:
— Хватит!
Когда могила была закопана, а в изголовье холмика вогнан железный штырь со спешно изготовленной фанерной табличкой, на которой кузбасс-лаком была начертана фамилия Христинина и дата смерти, Егорунин махнул рукой:
— Пошли!
К зекам пристроились и два несмышленых вологодца.
— А вы куда? — рявкнул на них Егорунин.
— Как куда? — цыплячьими голосами пропищали те и нехорошо изумленными глазами уставились на Егорунина. — Нам некуда идти. Мы теперь с вами.
— Валите в свою деревню. Одна нога здесь, другая — там. Понятно? Чтобы я вас здесь больше не видел!
Вохровцы стремительно сорвались с места, глухо бухнув сапогами, перемахнули через закраину дороги и врубились в высокие заросли пышно распустившегося кипрея. В кипрей они погрузились по макушку.
Некоторое время цветущие розовые метелки шевелились, вздрагивали, иногда из них высовывалась голова кого-нибудь из вологодцев, а потом оба исчезли.
— Как бы они в болото не влетели, — пробормотал Китаев устало.
— Влетят — тогда туда им и дорога, — спокойно и равнодушно проговорил Егорунин. — Заслужили!

Надо заметить, что на пятьсот первой стройке, в лагерях, никак не связанных друг с другом производственным процессом — одни в примитивных кузницах ковали костыли для шпал, другие доставляли эти самые шпалы на место и готовили их, третьи занимались насыпью, четвертые — рельсами, пятые — «высшей математикой» стройки — возводили семафоры, ставили стрелки и монтировали запасные карманы, чтобы было где отстояться встречному составу, шестые тачали мосты и вообще занимались проводкой пути через реки — связь между колоннами, отрядами, бараками, независимо от того, кем они были набиты — «политиками», уголовниками, случайными хануриками, которым не повезло в жизни и они оказались на нарах — существовала слабая, хотя провода были протянуты и имели неплохие подпорки — телефонные столбы.
Передать жуткую для вохровцев новость, что восстали зеки, ничего не стоило. Пара-тройка поворотов рукояти на телефонном аппарате, и об этом уже знали бы и в самом поселке, в ведомстве полковника Успенского, и в Инте, и в Воркуте, и в окрестностях Абези, но то ли на стройку навалилось общее онемение, когда люди начали плохо видеть и слышать, то ли произошло еще что-то, но ни в одном из этих мест не раздалось ни единого предупреждающего звонка…
Часть вохровцев, спасаясь, побросала свои автоматы (очень мешали бежать) и метнулась в жидкий редкоствольник, растущий на болотах. Уголовники решили не упускать случая и кинулись вслед.
Один уголовник, уже известный нам, пахан по прозвищу Квелый — настоящий пахан, ведомый всей стройке, — бросился за «кумом», державшим в кулаке четвертый барак.
«Кум» был, как мы уже знаем, худым, жилистым, ногастым, без остановки мог идти целые сутки. Квелый ни в чем не уступал ему, был такой же ходкий, семижильный.
Золотые зубы, которые подручные Квелого выколотили изо рта бывшего начальника финансовой службы дивизии Савченко, Квелый переделал и приспособил под собственный рот. Получилось красиво, Квелый был доволен.
Когда он открывал рот, то на улице делалось светлее, — как, собственно и у Савченко, когда золотые зубы принадлежали ему. От желтого сияния в воздухе, кажется, солнышко вставало.
У «кума» с собой был пистолет — старый, памятный многим по фронту, безотказный ТТ («кум» прятал его под гимнастеркой, засовывая под пояс, чтобы зекам не было видно). Гаврилов, например, считал, что ТТ ничем не уступает хваленому «парабеллуму». Квелый был вооружен ломиком. Оружие, конечно, неравноценное, с ломиком не сравнить, но сколько «кум» ни стрелял в уголовника — ни разу не попал — все время садил мимо. Квелый только размахивал ломиком да скалил свой новенький лучезарный рот.
Раздавался очередной булькающий выстрел, пробивал плотный сырой воздух, и пуля, сочно чавкая в пространстве, уходила неведомо куда. Квелый в ответ взметывал над собой ломик, выхаркивал очередное ругательство и, переваливаясь с боку на бок, устремлялся вслед за «кумом». Похоже, с «кумом» из четвертого барака у него были какие-то свои счеты.
Остановившись на мгновение, «кум» припадал спиной к какому-нибудь хлипкому деревцу и вскидывал ТТ.
Бах! Вновь чавкающий звук пули прорезал пространство, потрошил в кашу сырой воздух, — иногда даже вспухала хорошо видимая глазу длинная тусклая струя… Через мгновение пули не было ни видно, ни слышно. Бах! — и опять мимо. Похоже, «кум» никогда не бывал даже на учебных стрельбах.
Квелый в ответ привычно вскидывал ломик, тряс им угрожающе. Расстояние между ним и «кумом» сокращалось — уголовник нагонял младшего лейтенанта.
Патроны, которые имелись у «кума», таяли на глазах, еще немного, и их не станет совсем… Конечно, тогда увесистый ТТ можно будет использовать как каменюгу, но вряд ли это поможет «куму»: ломиком пользоваться сподручнее, чем ненужной железкой.
За Квелым, не отставая, готовые в любой миг прийти на помощь, двигались, вихляясь из одном стороны в другую, две его шестерки — Дуля и Мосер. Шефа своего они поддерживали бодрыми вскриками:
— Да здравствует пахан шестого барака — главный уркаган всего мира!
Наконец Квелый не выдержал, ликующий крик «шестерок» заставил его приподняться над самим собой, он взметнул над головой ломик и прогрохотал беспощадно, люто — у «кума» даже холодные мурашики поползли по телу от этого голоса:
— Лучше добровольно ныряй на дно болота — умрешь спокойнее… Понял, гад? Выбраться тебе отсюда я все равно не дам, — тут Квелый стиснул челюсти так, что у него с треском лопнул один из задних, свободных от коронок корешков. Квелый, болезненно поморщившись, выплюнул осколок. Следом выплюнул сгусток крови. Впрочем, Квелый относился к породе людей, которые боли не ощупали, боль для него была ничто, и кровь была ничто, ее он не боялся.
Бежать по болоту было трудно. «Кум» метнулся в сторону — заметил куртину кривых березок с коричневыми, отчаянно шелушащимися стволами и невесомыми лохмами кожи, скрипуче болтающимися на ветках — раз есть березки, значит, место под ними твердое, неплывучее, значит, есть возможность удержаться вместе с ними и человеку, а наглого уголовника пустить на самый низ бездони.
— Давай, давай, уркаган, — призывно выкрикнул он, — давай за мной! Тут места на весь твой барак хватит — всех можно утопить!
Квелый в ярости выплюнул еще один осколок гнилого зуба и, повертев головой, рванулся напрямую, без всяких обходов стороной, к березкам, наперерез «куму».
— Давай, давай, наездник, слезший с параши, — подзадорил его «кум». Обозвать пахана «наездником, слезшим с параши» — это серьезно. Место у параши обычно отводят самому неавторитетному зеку, ниже которого в лагерной иерархии уже нет никого, — если только «петух», чью задницу используют все, кому не лень, было бы только желание вогнать свой первородный отросток в дырку, ничего общего не имеющую с влагалищем. Но тем не менее все бригады уголовников, все мужские бараки имели своих «петухов», иначе говоря — дамочек.
Сравнить пахана с «петухом» — хуже этого ничего нет в лагерном мире, приговор выносится мгновенно, и пока он не будет приведен в исполнение, за виновным будет неотрывно ходить тень, поскребывать подушечкой большого пальца по острию ножа…
— Главное, говно из своей параши не пролей, — прокричал «кум».
Квелый, двигавшийся ему наперерез, убыстрил ход, но не успел — через несколько минут «кум» уже обтопывал сапогами землю около берез, нащупал несколько твердин, как нащупал и несколько бездоней — провалов, которые способны засосать человека целиком. И так засосать, что утопленника не наймут никогда. Даже великий актер Кадочников, недавно сыгравший в кино «Подвиг разведчика» роль специалиста по добыче того, чего нет, не отыщет.
— Давай, давай, парашин друг, шустри быстрее, я тебе тут место приготовил. Комаров хоть своей вонью немного отгонишь, не то заели…
От такого унизительного выпада «кума» Квелый, как пикирующий немецкий бомбардировщик, задергался и чуть не упустил выпавший из руки ломик, успел подхватить его на лету, пролаял часто, угрожающе:
— Через две минуты я тебе глаз на жопу натяну! Понял, козел недоделанный?
Через две минуты он действительно вспрыгнул на хлипкий березовый колок, где продолжал танцевать, брызгаясь грязью, «кум», ловко ухватил его за шею и легко, очень виртуозно, без всяких усилий затолкал в болотный провал, в вонючую черную глубь, — места здешние Квелый знал лучше «кума», и повадки болотных провалов знал лучше, и проворнее его был, да и силенок у него было побольше.
«Кум», поняв, что дело его плохо, совсем плохо, так завопил, что небо задрожало. Квелый, зло сверкнув золотом зубов, поставил острие ломика ему на темя и что было силы нажал.
Ломик не только вдавил «кума» в жидкую болотную плоть, но и проломил ему черепушку. Квелый так и не сумел вытащить железяку, она ушла вместе с «кумом» в болото.
— Хэ-э-э! — победно заорал Квелый, взмахивая руками — его захлестнул восторг. Единственное, чего ему было жалко — удобный ломик, который не раз выручал в пиковых ситуациях, — он был гораздо удобнее ножа.

Китаев увидел около себя старого, обросшего редкими седыми клочьями волос человека с опущенной головой и проваленным ртом, покосился на него и не сразу узнал.
Это был бывший дивизионный начфин Савченко, совсем сдавший, постаревший, выглядел он так, что людей в гроб кладут в лучшем виде. Выходит, что Савченко не убили, он выжил… Тогда где же он скрывался? Как уцелел? Скорее всего, помогли зеки-фронтовики из другого барака.
Из-под косо нависших на лоб нескольких седых клоков волос Китаев увидел красный, едва ли не вывернутый наизнанку глаз Савченко. Бывший начфин упрямо и зло смотрел на березовый колок, потом вцепился пальцами в винтовку, которую Китаев держал в руке.
— Дай, — по-птичьи невнятно проклекотал он, — ну! Дай винтовку! — Сдул со лба волосы.
— Зачем она тебе, дед? — неловким тоном проговорил Китаев, хотя мог бы ничего не говорить, — и без вопросов все было понятно, и вообще Савченко был таким человеком, в таких годах, что ему нужно было помогать.
— Кому дед, а кому подполковник Савченко Григорий Григорьевич, — проклекотал прежним невнятным и сиплым птичьим голосом бывший финансист. — Дай сюда винтовку! — клекот набух грозным звоном.
Понимая, что творится в душе этого человека, Китаев отдал ему винтовку.
Бывший начфин ловко перехватил трехлинейку, вскрыл магазин, увидел, что тот заряжен целиком, стреляных патронов нет, и в ту же секунду загнал заряд в ствол. Патрон был новенький, в заводской смазке, с золотым капсюлем.
— Я, конечно, не видел, сука уголовная, как ты мне выбивал зубы, — прошепелявил Савченко и неожиданно шмыгнул носом — расслабился, — как надругался над боевым офицером, но то, что ты сделал, не забуду никогда… Понял, ублюдок?
Квелый не слышал этих слов, он праздновал победу и не видел беды, нависшей над ним, но в следующий миг почуял неладное. Руки, болтавшиеся у него над головой, неожиданно сделались бескостными, обвисли, он стал ниже ростом, попятился и чуть не угодил в болотный провал, в котором уже находился почетный жилец — «кум», командовавший четвертым бараком. Дернулся в одну сторону, в другую — бесполезно, похоже, ногами он уже зацепился за топь, — хотел совершить что-то еще, но Савченко не дал ему этого сделать — обрубил на этой минуте время и выстрелил.
Савченко был метким стрелком, — фронт вообще научил его многим нужным вещам, — угодил Квелому точно в лоб. Квелый откинулся назад, руки его, вновь ставшие бескостными, привычно взлетели вверх двумя мутузками и опали. Вторую пулю Савченко также всадил в голову пахана. Заряд у патрона был усиленный, из черепа Квелого вылетели розовые, похожие на рыбьи молоки мозги. Бывший начфин хотел убедиться в том, что Квелый точно убит.
«Шестерки», сопровождавшие пахана, завизжали, засуетились, им стало страшно, зашаркали ногами по колку, стремясь как можно быстрее покинуть страшное место, но не знали, куда бежать, — всюду были ямы, из которых выплескивалась черная жирная грязь. И грязь эта была страшнее земли, выкопанной из могилы. Савченко выбил из винтовки пустую, чадящую дымком гильзу, загнал в ствол новый патрон. Произнес тихо и жестко:
— Т-твари! Вы не должны жить на свете, не имеете права! — Покосившись на Китаева, добавил: — Всех, кто шелушил мне рот молотком, я убью. Понятно?
— Понятно, товарищ подполковник, — четко, как на фронте, ответил Китаев.
Вскинув винтовку, Савченко выстрелил вновь — бил он, почти не целясь, действовал почти механически, интуитивно… Но стрелял метко.
— И никакой кодекс, никакие уголовные законы для меня не существуют, — прошамкал бывший подполковник зло, стрельнул из-под седой, неряшливо обкусанной челки жгучим цыганским взглядом, — здесь они — не указ. Указ может быть только один: злом ответить на зло, насилием на насилие.
— Не только у тебя он один, подполковник, — произнес Егорунин, недобро морщась, — у нас у всех он тоже только один.
Пуля попала в Мосера, он закричал обреченно, словно бы в груди у него что-то лопнуло, надорвалось сердце; подпрыгнул по-козлиному высоко, прощально, — перед глазами у него все плыло, он почти ничего не видел. В следующую минуту Мосер ухнул в маслянисто-черный провал — тот, в котором уже покоился «кум»: Мосер тоже решил обжить эту вечную квартиру.
Теперь у «кума» будет сосед — коротать время вдвоем веселее, — да совсем недалеко поселился Квелый: в общем, компания подбиралась лихая, если не сказать больше.
Без вечного жилья остался пока один человек из команды Квелого — Дуля. Тонконогий, проворный, по-бабьи говорливый и суетливый — достойный, в общем, человек. На воле таких не воспитывают, они там не рождаются, а в зоне их полным полно, пожалуй, в лагерях их только и производят. С оханьем Дуля метнулся в одну сторону, в другую, — не знал он, куда спрятаться от дула страшного Золотозуба, — в следующую минуту нашел свою схоронку — с тонким протяжным стоном ушел на дно болота.
Только листья на скорбных березках зашевелились сочувственно, шумнули легонько и затихли.
— Все, — сказал Китаев.
— Нет, не все, — возразил шепеляво, с неприятной хрипотой Савченко, возвращая винтовку, — остался еще один — медвежатник по кликухе Пскобской, да пара «шестерок»… Две штуки — это вообще не в счет. Вот когда их не станет, тогда будет все: дело можно сдать в архив и заесть мамалыгой, а пока — не-ет…
Савченко стиснул опустошенные челюсти, губы у него завернулись внутрь как два неопрятных твердых валика, и бывший начфин медленно, словно бы засыпал стоя, покачал головой. Листья на березках зашевелились снова, прошептали ему что-то в ответ. Савченко кивнул им понимающе, и деревья умолкли снова. Тонко, вызывая противный зуд на зубах, ныли комары.
Лавина взбунтовавшихся зеков тем временем понеслась на запад — и откуда только взялись силы у усталых полуискалеченных людей, не мог ответить ни один человек — ни врач, ни философ…
По дороге зеки сшибали конвои у мелких групп, загоняли вертухаев в тундру, к оленям, к волкам, с задыхающимся ревом неслись дальше, пока не исчезли в густом крутящемся мареве местного обозленного комарья.
В восьми километрах от «головки» — передовой точки трассы, устремлявшейся на восток, расположились палатки охранного батальона. Хотиев взмахом руки остановил бегущих за ним зеков, присел на корточки, разглядывая из-за засохшей хилой елки новенькие армейские палатки, установленные за неряшливо спутанными мотками колючей проволоки.
Народа в охранном лагере было немного, двое часовых, заткнув за уши березовые ветки, притопывали сапогами у ворот, отгоняли от себя комаров. Автоматы ППШ с новомодными прямоугольными магазинами были заброшены у них за плечи.
В руках у Хотиева неожиданно появился бинокль, неведомо как попавший к зекам, но что было, то было. Хотиев обвел биноклем палатки, проговорил задумчиво, словно бы для самого себя:
— В лагере человек двенадцать, не больше. Командир батальона находится у себя — отмечает вторник, наверное…
— У мусульман чего, по вторникам праздники? — не сдержался Китаев, задал вопрос.
Уголки рта у Хотиева насмешливо шевельнулись.
— Чтобы знать мусульманские обычаи, надо самому быть мусульманином, — произнес он, — а я — православный.
— Да?
— Да. Такой же православный, как и вы. Я из Осетии.
То, что в Осетии живут православные люди, Китаев знал — слышал раньше. И храмы там православные, не такие, конечно, роскошные, как в Ленинграде, но рождающие в душе святость и тепло, а в голове — благодарные мысли.
— Поэтому командир батальона может с таким же успехом отмечать и четверг, и среду, и полнолуние на ночном небе, и рождение грозы в чистом поле.
— В палатке он один? — спросил Егорунин.
— Один, — Хотиев покачал головой, словно бы жалел этого человека. Проговорил: — Самое плохое для мужчины — это пить в одиночку. Даже хуже, чем для женщины — мужчина сопьется быстрее.
— Пхе-пхе-пхе, — пропыхтел иронично Егорунин и сплюнул на землю. — Похоже, быть этому майору капитаном.
— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, — сказал Хотиев, поднимаясь с корточек. — Пошли!
Часовые, стоявшие у проволочных ворот, заволновались.
— Вольно, вольно, — Хотиев на ходу словно бы придавил их ладонью, — честь можете не отдавать.
— А еще лучше будет, если вы засунете ее к себе в задницу, — проверещал едким смешливым тоном человек, похожий на помазок для бритья, — он принадлежал к команде Квелого. Поглядел на охранников смело, и те поспешно отступили от ворот.
Поскольку у помазка этого пахана не стало, он не знал, к кому теперь примкнуть. Похоже, выбирал… С другой стороны, наряду со смелостью в нем сидела и трусость, причем, трусости было больше — помазок опасливо вертел головой из стороны в сторону, словно бы боялся получить из неведомого места, из тьмы оплеуху и выплюнуть после удара оставшиеся огрызки зубов. Потому и вел себя так. Обычная «шестерка», «зыза» — ничтожный человек, «давка», «чугрей», «мизер», «скафей». Можно добавить еще десяток слов-обозначений, но суть от этого не изменится.
Егорунин спокойно, не делая ни одного лишнего движения, сдернул автомат с одного охранника, потом с другого. Проговорил негромко:
— Все, ребята, идите к себе в палатку, отдыхайте.
— А как быть с дежурством?
— Дежурство ваше кончилось.
— Может, надо доложиться товарищу майору?
— Не надо. Товарищ майор, во-первых, в курсе, во-вторых, принимать доклады в ближайшее время не будет.
— Топайте отсюдова, снегирьки, быстрее, — посоветовал своим свиристящим тенором помазок, — не то может лечь другая карта, и вам придется подбирать себе другую обувь.
Эту нехитрую истину охранники усвоили быстро, и через несколько мгновений их у ворот уже не было — ну словно бы в трофейном американском мультфильме, где люди появляются и исчезают внезапно, словно бы по мановению волшебной палочки: только что был человек и — фьють! — не стало его. Но вот прошло одно мгновение — и человек опять есть.
Командир охранного батальона — майор с расплывшимся красным лицом и грубыми толстопалыми руками, покрытыми светлой курчавившейся шерстью, действительно находился в палатке один, сидел за разлапистым, прочно сколоченным столом и из распечатанной водочной бутылки наливал в пивную кружку с замутненными от грязи краями жидкость, имевшую резкий, слышимый даже на расстоянии запах. Это была водка-красноголовка местного изготовления.
Водка-белоголовка (с горлышком, запечатанным белым сургучом) была нежнее, слаще, мягче, такого запаха, как красноголовка, не издавала, пилась много легче… С «красноголовкой» же дело обстояло хуже, поэтому некоторые мудрецы, чтобы поднять вкус красноголовки, обязательно добавляли в нее десятка два крупинок марганцовки. «Красноголовка» очищалась, процесс происходил на глазах, на дно бутылки осаживалась кучка черного, подрагивающего, как жидкий навоз вещества. Оставалось только под горлышко постелить марлю и процедить очищенную водку, слить ее в другой сосуд, добавить немного мелко нарезанного чеснока либо почек черной смородины и немного настоять — напиток получится первоклассный, за любым столом будет иметь успех.
Командир батальона не занимался такими пустыми мелочами, как очищение «красноголовки», — он любил всякую водку, даже самую грубую, вообще не прошедшую очистку, концентрированное сивушное масло, а не водку, и такой напиток ему нравился.
Он почувствовал спиной, что в палатку кто-то вошел, но на звук голову не повернул: если кто-то захочет обозначиться — обязательно доложится, а не захочет докладываться — значит, пустой человек, не наш, такие майору не нужны даже бесплатно. Налив полную кружку водки, майор опустил в нее ствол пистолета ТТ и начал неторопливо, словно получал от этого удовольствие, размешивать.
Интересная штука — пистолетный ствол с царапинами и облезшим вороньем начал быстро покрываться черной блескучей обмазкой, будто битумом: видать, оружейная сталь обладала какой-то магнитной, притягательной силой, водка в замызганной кружке на глазах делалась светлее, чище…
Наконец майор повернул голову и столкнулся взглядом с Хотиевым.
— А тебе чего тут надо? — прорычал он, наливаясь опасной силой, по красному лицу его поползли белые пятна.
— Надо, чтобы ты, майор, сдал свое оружие.
Ствол ТТ, засунутый в пивную кружку, на мгновение замедлил свое движение, потом начал также размеренно, неторопливо вращаться.
— Оружие, говоришь? — майор хмыкнул. — Ну возьми, я не возражаю.
Хотиев сделал неприметное движение головой, вперед выдвинулся Егорунин, и через мгновение командир охранного батальона лежал на замусоренном полу палатки и, трубно хлопая губами, глотал пыль; всего секунда понадобилась бывшему старлею, чтобы отнять у майора оружие и уложить на землю, «воронкой вверх».
Физиономия у майора из красной, буряковой, обратилась в землистую, негодующую. Майор негодовал, неистовствовал, но в отличие от своих подчиненных, не испугался.
Хотиев повертел извозюканный черным сивушным маслом пистолет, с любопытством понюхал налет, похожий на дегтярный, и сказал майору:
— Как же ты будешь стрелять из него? Максимум, что им сейчас можно сделать — заколотить пару гвоздей в табуретку.
Майор захрипел протестующе, задергал головой.
— Наручники на него, чтобы не глупил, — приказал Хотиев. — И к кровати привяжите. Иначе он готов ускакать хрен знает куда — резвый слишком…
Егорунин ловко, в одиночку, подхватил командира охранного батальона под микитки, подтянул к железной койке.
— Посмотрите, ребята, в столе наручники должны быть, — попросил он. — Такие тузы жизни себе без наручников не мыслят.
Наручники в столе действительно нашлись — опытный Егорунин как в воду смотрел. Одно кольцо он насадил на правую руку майора, обхватил запястье, вторым кольцом зацепился за прочную кованую спинку кровати. Положение для майора унизительное… Конечно, это все-таки лучше, чем воронкой в матерчатый верх палатки целиться, но все равно положение его было позорное.
— Дайте хоть водку допить, — просяще прокряхтел майор. — Даром, что ли, я пистолетом грязь из нее вытаскивал?
— Отдайте ему водку.
Майор с жадностью вцепился пальцами свободной руки в кружку, воткнулся в нее своей свекольной физиономией. Если бы кружка была чуть больше, физиономия влезла бы в нее целиком.
Двумя гигантскими глотками майор опорожнил кружку ровно наполовину и аккуратно, чтобы не расплескать водку, поставил кружку на стол. Откинулся назад.
— Самоубийцы вы, мужики, — объявил он угасающим сонным голосом.
— Посмотрим, — спокойно проговорил Егорунин.
Хотиев добавил не без усмешки:
— Это слепой так сказал… Действительно, посмотрим.
Последнюю фразу командир конвойного батальона не услышал — он уже спал.
В лагере охранников народа оказалось мало — вохровцы пребывали в бараках: здесь, в поле, на свежем воздухе, среди комаров их также, как и в зимнюю пору, считали по баракам — барак первый, барак второй, третий и так далее — деление было декабрьским.
Оружейная «палата», где охранники держали автоматы и винтовки, была сколочена надежно, из сухого местного кругляка, но разнести ее по щепкам, расколотить четвертому бараку ничего не стоило, — опыт по части разрушения имелся богатый.
Через полчаса из оружейного домика было изъято все, даже старые запасные фуражки с голубым верхом и тряпки для протирки автоматов. У двух сержантов, оказавшихся в домике, поотбирали автоматы, на всякий случай надавали по шее и велели убираться подальше в тундру, и вообще никогда не попадаться на глаза.
Охранники испарились, как мухи в прохладную пору — ни одного не стало.
— Повторяю: не попадайтесь больше никогда, — прокричал в пустое пространство магаданский «кум». — Если увидим — во второй раз не отпустим. Амнистия в наших рядах объявляется только один раз. Понятно?
Это было понятно, как Божий день. Через мгновение в лагере охранников не осталось ни одного человека, кроме прикованного к железной койке майора. Только озверелые комары носились вокруг чахлых деревьев, сшибались, нудели, вызывая нехорошую дрожь, — больше никого не было.

В течение полутора часов было освобождено три лагеря — два уголовных, один — «политиков». Недалеко от «политиков» находился еще один лагерь, обнесенный колючей проволокой, — женский. На него тоже потратили полчаса.
Блатные, пристрявшие к мятежной колонне Хотиева, разом получили от зачумленных, неважно выглядевших зечек несколько затрещин.
Хотиев не удержался, предупредил негромко и спокойно:
— Если засечем случай насилия — виновный будет расстрелян.
Уголовники не замедлили отозваться на это изобретательным матом, а один из уголовников, до которого не дошло предупреждение Хотиева — мозгов в башке не хватило, — ухватил за воротник телогрейки одну дивчину и поволок ее за штабель шпал:
— Пошли, милашка, немного покувыркаемся.
Хотиев покосился на него недобрыми глазами и скомандовал:
— Расстрелять!
Уголовник взвыл: он совсем не думал, что дело серьезное и может принять такой оборот.
— Да за что же, братцы, корешки мои хорошие? Ведь у нас же свобода! Мы на свободу вышли…
— Нет у тебя свободы и не будет, — резко оборвал его Хотиев. — Свобода и насилие несовместимы.
— Командир, командир! — уголовник, поняв наконец, что дело обстоит не просто серьезно, а очень серьезно, плюхнулся на колени. — Прости, родной! Прости, братуха!
— Я тебе не братуха!
— И-и-и! Я же пятнадцать лет не видел женщин, в зоне жил, как на том свете, ни с кем не общался, только со своим паханом. Пожалей!
— Не могу пожалеть.
Уголовник обеими руками, изо всей силы, как только мог, вцепился в сапоги Хотиева. Тот брезгливо вырвал один сапог. Второй не смог — уголовник приник к сапогу плешивой башкой, того гляди, прогрызет дырку в толстой кирзе. А жаль — Хотиев ведь только недавно разжился этими сапогами, рассчитывал, что они еще послужат ему, — на ноге обувь сидела нормально, не то что башмаки, в которые он совал ступни, как в деревянные колодки, а тут этот пожиратель обувных материалов вцепился прямо в головки — самое ценное, что есть в сапогах.
Наконец Хотиев не выдержал, взмолился со стоном, внезапно возникшим в его голосе, ухватился рукой за тощую коричневую березку:
— Мужики, да оттащите вы его от меня!
Хнычущего зека отволокли от Хотиева и сунули головой в холодную промоину, уголовник хлебнул воды и грязи, подергал ногами нервно и затих.
— Вперед! — скомандовал Хотиев сипловатым, готовым в любую минуту сесть голосом. — Только вперед. Останавливаться больше не будем, товарищи, — нельзя терять время.
Вон какое достойное слово вспомнил Хотиев — «товарищи». Много лучше слова «господин» или, допустим, слов «господа», «паханы» и так далее. Слово «товарищ» уже почти забыто с фронтовой поры, с тех тяжелых дней замененное за колючей проволокой на костяное, совершенно неувертливое, чужое на языке, голодное обращение «гражданин». А сколько в этом слове света, верности, чего-то такого, что греет душу и делает человека мягче! Хотиев знал, что говорил.

В середине ночи — не календарной, четко размеченной по часам и минутам, а световой, подчиняющейся своим законам, когда все залито мутным полумраком, появляются светлые куртины, в которые, как в озера с чистой водой, хочется окунуться, промыть глаза, напиться, совершить что-нибудь хорошее. Куртины ширятся, растут; появляются, впрочем, на небе и темные, грозовые, о чем-то предупреждающие пятна…
А потом самая большая светлая промоина, занимающая уже едва ли не половину неба, начинает съеживаться, уменьшаться, темнеть, выравниваться в тоне, сама окраска ночи из пятнистой, кое-где рваной, делается ровнехонькой, как свежий асфальт, только тусклой какой-то, усталой… Раз у неба усталый вид, значит, и ночь устала, значит, пора в победную дуду дудеть — скоро наступит утро.
Как раз под эту дуду, под глухие горловые переборы ее, заставляющие задуматься о смысле жизни кого угодно, даже лося, войско Хотиева освободило последний, седьмой лагерь, нанесенный на длинную, растянутую вдоль географического пояса карту великой стройки. Войско у Хотиева собралось великое, с таким управление северных лагерей вряд ли справится.
Впрочем, очень скоро управление сдалось само, добровольно. Никто не знал, куда подевался в те непростые дни полковник Успенский — то ли на юг дернул по дороге «Москва — Воркута», то ли на север, в Воркуту, — там тоже имелись серьезные силы, готовые защитить полковника… А Хотиев в поселке остановился и задумался крепко, куда идти дальше.
Помощниками у него стали Гаврилов — бывший полковник, который земли своими ногами столько перемерил, что вряд ли иной батальон, ныне привыкший больше разъезжать на «студебекерах» да «зисах», чем ходить пешком, может похвастаться таким количеством оставленных позади километров, Егорунин — специалист по разведке, магаданский «кум» — знаток партизанских методов борьбы, Китаев и еще несколько человек. Хотиев никому вольностей не давал, действовал жестко, железной рукой наводил порядок в зековском войске, не допускал самосуда, хотя штабели трупов в погребальных местах росли не по дням, а по часам.
Зеки расправлялись с охранниками, обидевшими их. Судя по тому, что голые трупы, лишенные одежды, на зековские останки похожи не были, выходило, что убиты были вертухаи.
Таких трупов поначалу было насчитано сорок шесть, потом цифра удвоилась, затем снова поползла вверх. Вот только кто из них был стопроцентным вохровцем, которых стали звать и пупкарями, и циперщиками, и шуцманами, и «три сбоку», а кто стопроцентным уголовником, фазанщиком, швариманом либо маклаком, уже не узнать. Попадались в штабелях и «политические».
Штаб заседал с таким жаром и пылом, что в Абези, в зековском театре, где все это происходило, из трубы даже дым пошел, хотя печь не топилась: спорили горячо, неистово.
Суждений было много и вариантов было высказано много, только насчет «Куда идти?» к единому мнению не пришли. Горластым уркаганам хотелось прошмыгнуть куда-нибудь за границу, устроить себе там веселую жизнь, но кто даст им это сделать, уголовники не ведали совсем. Знали другое: в первые же десять минут пребывания в той же Норвегии либо Финляндии им порасшибают головы об углы добротных тамошних домов, а то, что останется от действий полиции и граждан-добровольцев, выбросят в помойную яму, чтобы там остатки доели мухи.
Но какая Норвегия может быть родиной для Китаева с Егоруниным, или Швеция с Финляндией? С их сладкими заморскими плюшками, лакомой оленьей колбасой, знаменитой сталью, копченой индюшатиной, пивом необычного вкуса (с яблочным соком) и рыбой, которую готовят на вертеле и посыпают не только солью, но и сахаром.
Значит, всякая заграница, какой бы хваленой она ни была, исключалась начисто. Родина для русского человека одна — Россия, и для белоруса Брыля — Россия, и для украинца Савченко, и для горца Хотиева — для всех одна…
Впрочем, пройдет совсем немного времени, и любимая, родная Россия начнет расправляться с ними, как всегда расправлялась с восставшими — уничтожит их.
Такой конец устроит всех «политиков» — в этом и Егорунин, и Китаев были уверены твердо — «пятьдесят восьмая статья» не дрогнет, хотя несут свой тяжелый крест бывшие окопники ни за что. Не могут люди, которые свернули голову фашизму, быть фашистами, а их в этом обвинили. Но Бог справедлив: придет время, когда те, что загнали их когда-то сюда, сами станут тянуть такой тяжелый крест. Известно всем, что правда хоть и болеет, но не умирает.
Некие горячие головы, галдевшие на заседании штаба, считали, что всем надо уходить на север, в Воркуту. Там открыта навигация, действует Северный морской путь, можно будет совершить лихой набег на корабли, захватить какое-нибудь полярное судно и скрыться на нем в районе Америки.
Но все, кто держит сейчас в руках вохровское оружие, не смогут взойти на борт судна — не хватит места. Придется рассыпаться в разные стороны проворным пшеном и растечься по стране. Всех участников восстания не поймают, хотя тех, кого не поймают, будет мало, очень мало, может быть, их вообще не будет, — зеков, захотевших свободы, перебьют, передавят собаками, утопят в реках и болотной бездони, пустят под винты пароходов, накроют бомбовым ковром с самолетов, распылят моровую язву и за компанию отправят на тот свет тысячи людей, но зато о событии этом, о всем, что произошло, останется молва… А раз останется молва, то иной тупой вертухай, прежде чем размозжить прикладом автомата голову немощному заключенному, задумается, а стоит ли это делать? Цель эта, конечно, второстепенная, третьестепенная… Главная цель — уйти отсюда.
Кроме севера можно уходить на юг, — там поднять фронтовиков, слиться с ними в один кулак, побороться за себя, поразмахивать дубинами и пострелять из автоматов… Но это будет уже Вторая социалистическая революция, которая России совсем не нужна. Народ хлебнул и войн, и революций под такую завязку, что больше не влезет… Да больше и не надо. В общем, камнем преткновения оказался один неразрешенный вопрос: куда идти? Куда идти и что делать?
Ночью в лагере был засечен крупный, с плотным сгорбленным туловищем и сильно запавшим ртом человек — губы у него были буквально закручены на десны, зубы отсутствовали, ходил он от одного человека к другому, от одной группы к другой, от лежанки к лежанке, мрачно вглядывался в лица — выискивал что-то. Или кого-то…
Человека этого не трогали, даже вопросов ему не задавали, хотя еще два дня назад его могли и ощипать, как курицу, и отрезанную голову засунуть под микитки. Был он вооружен винтовкой, о том, что такое сон, похоже, даже перестал думать, глаза у него были целиком спрятаны под бровями. Ходил он, ходил и очень внимательно вглядывался в лица, которые видел… Но людей, которые ему были нужны, не находил…
Пока не находил.
К сгорбленному мстителю подошел Гаврилов, досмолил до конца крохотный чинарик — впрочем, от огня боли он совсем не ощущал — отвык; произнес со вздохом:
— Шли бы вы, подполковник, спать.
Гаврилов был человеком вежливым, к народу обращался на «вы», и выбить из него эту вежливость лагерная охрана не смогла.
— Вряд ли я усну, товарищ полковник, пока не прикончу последнего из тех, кто измывался надо мною, — хрипло прошамкал губами человек.
Это был Савченко, в прошлом — дивизионный начфин, старый знакомый Гаврилова. Бывший командир полка хорошо понимал его, с новым вздохом наклонил голову: а ведь у него тоже был свой счет с такими как Квелый, Мосер, Дуля. И пока он не поквитается с ними, тоже спокойно не сможет спать.
— Уже давно не могу уснуть, товарищ полковник, — хрипло, разбито, будто бы давясь гайками, ни с того ни с сего оказавшимися у него в глотке, прошамкал Савченко, — извините.
— Все равно спать надо, — упрямо проговорил Гаврилов и подивился своей тупости — не то ведь он говорит, совсем не то… — Иначе ведь сил у вас не будет, а это… — Гаврилов развел руки в стороны.
— Чем старее становится человек, тем меньше он спит — это закон, — Савченко закашлялся, выбил из горла что-то ржавое, застойное, — не иначе, как кусок железа. Дышать бывшему начфину сделалось легче. — Странный, конечно, закон, но что есть, то есть, товарищ полковник.
Опершись тяжело, криво на старую винтовку, Савченко поклонился Гаврилову и осторожной, почти беззвучной тенью двинулся дальше. Гаврилов понял: бывший подполковник обязательно найдет тех, кого ищет. Если бы он не хотел их отыскать либо боялся — обязательно бы отступился.
Савченко не обращал внимания ни на суету, творящуюся вокруг, ни на крики и мелкие потасовки, происходящие между враждующими группами уголовников, — собственно, они имели место всегда, во все времена; даже на фронте, случалось, солдаты соседних взводов дрались на кулаках, — это было законом. Одинокий, угрюмый, он тщательно прошерстил группу уголовников, решивших отплыть в «вольный поиск».
Хотиев отпустил их с легкостью — толку от этих куражливых крикунов никакого, только базар да суета. Попади они на фронт в штрафную роту, через сутки от них не осталось бы ни одного человека.
Бывший начфин ходил по бивуаку уголовников, присматривался ко всем подряд. Вообще-то он выискивал «мастерового умельца» Пскобского и не находил, — тот словно бы сквозь землю провалился. Другого объяснения не было — исчез перетрухнувший мужик.
— Слушай, Савченко, может он того… Сам себя под лемех бульдозера засунул и в могилу, а? — спросил у бывшего начфина зек, знавший его по бараку.
Оказывается, зеки умели не только физиономии опускать под злыми взглядами барачных «кумов», умели и шутить — не исчезло еще в них это качество. Шутка, конечно, кондовая, чугунная, на шутку и не очень-то похожая, но что было, то было.
— Здесь он, тут находится, — на полном серьезе прошамкал бывший начфин. — Никуда не подевался.
В разных сказках и складных песнях про таких людей, как Савченко, говорят, что из них можно делать что угодно — и чугунные рельсы отливать, и гвозди ковать, и штыки ручной работы выпускать, — они никогда не подведут, не согнутся, не затупятся. Савченко был упрям и на следующий день, часов в одиннадцать, нашел Пскобского. Тот сидел у тощего, сыро пощелкивающего костра, накрытого шапкой вонючего дыма, в окружении нескольких «шестерок» и вещал им что-то важное.
Похоже, что после того, как Квелый отправился в преисподнюю вместе со своими подопечными, командирское место пустым не осталось, — места паханов вообще не пустуют… Савченко усмехнулся: на фронте командирские места тоже не пустуют, на место убитого обязательно назначается новый командир, который, впрочем, очень скоро тоже становится убитым.
Рядом с Пскобским сутулился еще один человек, которого Савченко тоже искал — здоровый как шкаф детина, разукрашенный наколками до самых пяток, по прозвищу Малёк. Весу в этом человеке, несмотря на убогие лагерные харчи, было не менее ста тридцати килограммов. Интересно, как же он сумел наесть такие окорока?
Хоть и без сознания был Савченко, когда ему вышибали зубы, плыл в каком-то страшном кровавом мареве, а все-таки иногда светлая искра пробивала пространство, высвечивала на несколько мгновений все вокруг, в том числе и лики людей, истязавших его. Искаженные жадные физиономии эти отпечатались в мозгу Савченко как на фотопленке — мертво. Он искал этих людей.
Широкий в кости, по-медвежьи волосатый, косо ступающий по земле Пскобской где-то добыл еды — продуктовые склады на пятьсот первой стройке хоть и имелись, но были прочно заперты, — и теперь готовил обед. Судя по сочному, далеко распространяющемуся запаху — гречневую кашу с тушенкой. Причем Пскобской вел себя не по-хански, не так, как вели себя другие паханы, — те считали ниже своего достоинства опускаться до котлов с фыркающей затирухой или кашей, а Пскобской предпочитал заниматься едой сам. Как пригляделся начфин, Малёк помогал ему — был у Пскобского кем-то вроде зама.
Чутье у Пскобского имелось хорошее — через минуту он почувствовал, что за ним наблюдают, сделался ниже ростом, уменьшился в объеме, втянул в плечи крупную нечесаную голову и передал заботы по костру Мальку.
Сам начал изучать пространство. Людей в округе было много. Хотиев с помощниками решал вопрос, куда двигаться, вверх по карте или вниз, спорили до хрипоты, но к единому знаменателю не пришли. Ответ вообще пока был один: идти некуда. И прямо, и налево, и направо — всюду, словом, их ожидал один конец: гибель. Оставалось лишь давать последний смертный бой, чтобы властям неповадно было обижать поколения зеков, которые пойдут за ними следом. А без зеков страна не останется, зеки всегда были, есть и будут. Этот процесс — постоянный.
Заметив, что Пскобской начал вести себя беспокойно, закрутил головой по-птичьи кругом, чтобы видеть не только то, что находится под носом, но и сбоку, и даже сзади, Савченко присел на старый разваливающийся пень, оттянул затвор винтовки, проверяя патрон, сидящий в стволе. Патрон был новенький, с блестящим капсюлем, похожим на крохотное солнышко…
Сейчас это солнышко взорвется — немного осталось.
Пскобской продолжал крутить головой, он словно бы подвис в пространстве, в невесомости — не знал, что происходит, на что можно опереться ногой или рукой, что может стрястись через пять минут, через семь, десять… Савченко улыбнулся злорадно.
Хуже нет состояния, в котором пребывает сейчас этот неожиданно растерявшийся человек. Провальное состояние, пахнущее бедой. Савченко двинул головку затвора вперед, ставя винтовку на боевой взвод. Осталось только нажать на спусковой крючок. А Пскобской даже голову задрал, проверяя, а нет ли опасности там, среди облаков? И вообще, что есть наверху, тоже надо знать.
Продолжаться до бесконечности эта игра не могла — Пскобской все же заметил бывшего начфина и в ту же секунду взнялся над дымным костром, в который услужливый Малёк только что подложил топлива, выбрав несколько лиственничных веток посуше.
Приподнявшись над огнем, Пскобской сделался такой приметной целью, такой удобной, что не выстрелить просто было нельзя. Запавшие, скрученные в валики губы начфина задрожали и он, больше не сдерживая себя, нажал на спусковой крючок винтовки. Стрелял он прямо с колена, не поднимаясь с пня, и стрелять Савченко, следует повториться, умел — он воевал не только в Великую Отечественную, но и в Гражданскую, и в Финскую, — пуля всадилась Пскобскому точно в середину лица, в переносицу.
Физиономия пахана мгновенно превратилась в кусок сырого мяса, из которого выглядывали несколько крупных, почти людоедских зубов, а сверху к зубам прилипли волосы. Пахан раскинул руки в обе стороны, будто птица, и шлепнулся в костер. Сырым размазанным лицом — точнее, куском мяса, свернутым набок, прямо в огонь. К запаху каши с тушенкой добавился запах полусырого шашлыка.
— А-а-а! — отчаянно заорал Малёк, перепрыгивая через костер и устремляясь к стрелку — начфину. Прыгнул он неловко — завалил железную перекладину, на которой висел котелок с аппетитно пахнувшей кашей. Даже мертвый Пскобской не сумел завалить ее, а неуклюжий квадратный шкаф сумел. Добежать до Савченко шкаф не смог, — бывший начфин спокойно, без суеты, выбил из ствола использованный патрон и поддел Малька пулей на лету.
Тот рявкнул, проглатывая раскаленный свинец, и с тяжелым вздохом опустился в грязь. Вонючие холодные брызги полетели в разные стороны.
Несколько человек, сидевших неподалеку от начфина, вскочили, но он осадил вскочивших легким движением винтовки. Прошамкал сыро, невнятно — без зубов ему было трудно говорить:
— Если кто-то хочет получить свою долю свинца — милости прошу. А так подходить ко мне не советую.
Бывшему начфину оставалось найти еще одного человека, участвовавшего в «экспедиции» (из тех, что он засек, всплывая из горячего красного провала) — суетливого и угодливого уголовника, похожего на перезрелого школьника, шустрого, как помоечная крыса и на помоечную крысу очень похожего; Савченко его так и прозвал: «Крыса». Вот кто никак не попадался на глаза, так это Крыса. Но бывший начфин был уверен, что обязательно встретит его. Пытался узнать, какова кличка его у зэков, по списку лагерных «погонял», но ничего узнать не смог. Может быть, Крысу уже где-нибудь прихлопнули и сунули вслед за Квелым в вонючую болотную дыру, а может и нет — спрятался он, замаскировался надежно — не найти.
— Ну, есть желающие подойти ко мне ближе? — холодно, продолжая жевать смятыми губами, поинтересовался Савченко, провел стволом винтовки по пространству. Оглядел лица людей, стоявших неподалеку от него.
Среди них были и фронтовики, но ни один фронтовик в лагере не пойдет против другого, даже когда вопрос будет касаться расклада «политики» — уголовники.
— Тогда что я… тогда — ладушки, — мирно, как-то по-домашнему проговорил Савченко и поставил затвор винтовки на предохранитель.

Движение больших толп людей делало, с одной стороны, почти всех безликими — мало кого из знакомых можно было найти в этой «татарской тьме», — а с другой — рождало мятежные новообразования. Так, возник целый полк, созданный частично из самоохранников, не запятнавших себя, и двух сотен примкнувших к ним зэков — в основном из бывших энкаведешников, таких, как магаданский «кум», которых упекли за колючую проволоку ни за что — за косой взгляд на начальника, за анекдот, неосторожно рассказанный на ухо другому энкаведешнику, за поблажку, сделанную группе зеков… Они взяли фуражки, которые не любили, — голубой верх, бордовый околыш, — поотдирали лаковые козырьки и зашвырнули в грязь.
Получились этакие бескозырки, довольно странные, но это были все же настоящие бескозырки. Лаковые ремешки, прикрепленные пуговицами к околышам, тоже посдирали — не нужны они, это не самое лучшее наследие настоящего, уж лучше носить бескозырки, какие носили солдаты времен Кутузова…
А какие лихие победы они одерживали, солдатики те, выжаренные стужей и пеклом, насквозь провяленные ветрами, вымоченные до костей лютыми дождями! Это были настоящие солдаты. Магаданскому «куму» тоже хотелось стать настоящим солдатом. Этим новый полк (а ведь хорошо звучит слово «полк») отличался от других, созданных Гавриловым и Хотиевым. Магаданский «кум» занял в новом «образовании» видное место — стал заместителем командира.
Изменился магаданский «кум», здорово изменился буквально на глазах — то был счастливо воспрянувший либо заново сконструированный человек. «Кум» добыл себе и командирские сапоги, которые до блеска наштукатурил ваксой, найденной в каптерке охранного батальона, и диагоналевые галифе завораживающего синего цвета, и ремень с портупеей, на который повесил кожаную кобуру с пистолетом TT. В общем, не «кум», а настоящий красный командир.
Ему надо было ощутить на себе новую одежду — как она сидит на нем? — а ощутив, малость привыкнуть к ней. ТТ Брыль хорошо знал по Колыме. В Белоруссии, когда он партизанил, попадались разные пистолеты — и немецкие, и бельгийские, и чешские, а вот родных отечественных ТТ (Тульский Токарев) он почти не видел. Они имелись только у командиров. Да и то не у всех.
Ценились, конечно, безотказные немецкие «парабеллумы», их так же, как и ТТ, было мало, и на них обязательно обращали внимание — элегантное было оружие. Особенно любили его эсэсовцы. У эсэсовцев «парабеллумы» были приравнены едва ли не к Железному кресту.
За все время, пока «кум» находился в партизанском отряде, ему только один раз попал в руки «парабеллум» — тусклый, вытертый до основы, с обколотым рустом щечек и еще, как потом оказалось, со сломанным бойком. Боек чинить не стали — себе дороже. Дряхлый эсесовский пистолет, поразмышляв немного, закинули в бучалу — глубокое лесное озеро, в котором жил мордастый, с жидкой бороденкой водяной: пусть тешится, стреляет по карасям.
Нагнувшись, Брыль увидел под ногами мелкий брусничник, невесть как уцелевший, с обезлесевшими веточками листьев и несколькими плотными розовыми ягодами, притуманенными снизу. Лучше брусники на севере ягоды нет. «Кум» нагнулся, подцепил одну ягодку, аккуратно уложил у себя на ладони. Брусника пахла соляркой — любимым напитком дизелей, отработанным маслом, угольным отгаром, сажей, грязью, еще чем-то неприятным — такую бруснику ни одна птица есть не станет.
Он прошел еще метров пятнадцать, замер, прижался плечом к стволу березки. Место здесь было ровное, на редкость сухое — такие сухие места в округе модно было пересчитать по пальцам. Под осинами и березками росла пожухлая летняя трава, над травой темным подбоем поднимались маленькие сосенки. По наблюдениям своим лесным «кум» хорошо знал, что крохотные сосенки без помощи березок и осинок даже с травой, с бурьяном не справятся — бурьян задавит их. А березки с осинами защищают их, помогают выжить.
Мелкие сосенки, которые сейчас видел магаданский «кум», уже, можно сказать, выжили, никакой бурьян не раздавит их и непогода не возьмет их, осталось этому подбою только встать на ноги.
Под прикрытием осинок и берез сосны быстро пойдут в рост, через несколько лет сравняются со своими защитницами, а вот дальше будет происходить нечто печальное — сосны устремятся вверх и закроют своим спасительницам свет. Они просто-напросто забудут про тех, кто защитил их. А без света, без солнечных лучей ни березы, ни осины — не жильцы, очень скоро они загнутся, усохнут, превратятся в обычные кривые сучья. Такова грустная правда жизни.
Грустная… А разве правда жизни лагерной — веселая? Брыль ознобно пошевелил плечами, глянул в сторону театра, где в николаевских — точнее, энкавэдешных бескозырках стояли на посту его бойцы, подумал о том, что слишком долго идет совещание.
Скорее бы оно кончилось, скорее бы наступила ясность. Впрочем, ясность есть — итог у них будет один, это известно даже самой несмышленой лагерной «шестерке»… Чего-чего, а смерти магаданский «кум» не боялся. Знал и то, что ни Китаев, ни Егорунин ее тоже не боятся. Как и Хотиев с Гавриловым. А раз так, то нет на свете вещи, которая бы страшила всех их.
Военная верхушка восстания приняла, как ни странно, решение, которое больше устраивало уголовников, и в гораздо меньшей степени устраивало политических. Штаб решил разделиться на две половины: одна половина пойдет на север, брать Воркуту и перекрывать тамошний морской путь, поднимать шахты, где работало много недовольных, поднимать народ и раздувать пожар; вторая половина двинется на юг брать Инту, а следом Сыктывкар — два главных города края. Есть и другие города — Усинск, Ухта, Княж-Погост, но они не считаются главными.
— Что означает в переводе на русский Инта? — оживившийся магаданский «кум», с деятельным блеском, возникшим в глазах, пытался выведать секреты местных названий и имен, — любопытным сделался, — но мало кто мог удовлетворить его любопытство.
— А что будет означать «Ухта» по-русски?
— Шли мужики, геологи, скорее всего, очень усталые. Надо было выбрать удобное место для ночевки, а место все не попадалось и не попадалось, — бурелом, низины, болотные окна, замусоренная валежником земля. И вдруг — чистая долина. С зеленью, водой и птичьим пением. Кто-то из мужиков воскликнул восхищенно: «Ух ты!» — с тех пор это место стали звать Ухтой.
Магаданский «кум», выслушав эту историю, сощурился:
— Ты, душа Китаев, в какой книжке эту историю вычитал?
— Ни в какой.
— Значит, сам сочинил.
— Вовсе не обязательно.
Но лучшее название было, конечно же, у Княж-Погоста. Старое, русское. Покрытое серебряной пылью времени. Большой лагерный центр. Негласная зэковская столица. Территория. Тут лагерь на лагере сидит и лагерем погоняет. Пятьсот первая стройка не работала, была скована ожиданием, тишиной, по всем баракам и колоннам прошла фраза Хотиева, произнесенная на совещании в зековском театре:
— Лучше двадцать дней свободы, чем двадцать лет каторги.
Уголовники, услышав это, устроили перед театром толкучку, сопровождаемую восторженным ревом:
— Великие слова сказал наш пахан. Через двадцать дней мы будем готовы лечь в могилу и закопать себя. А пока это не произошло, эти двадцать дней будут самыми счастливыми в нашей жизни.
Тишина, которая установилась на пятьсот первой стройке, вышибала холод на теле тех, кто знает, что это такое. По коже бегали противные муравьи, а у отдельных личностей, которые знали, что такое могильная тишь на фронте, волосы становились дыбом. Легко было лишь уголовникам — они не знали войны и что такое тишина на фронте, особенно тишина затяжная…
Китаев был зачислен в группу, которая уходила штурмовать Сыктывкар. Оружия в этой группе почти не было — Хотиев с Гавриловым рассчитали маршрут так, чтобы по пути попалось несколько армейских складов. Требовалось только содрать с них крыши, распечатать и основательно вооружиться, заодно и приодеться, и самое главное — запастись едой. А еды там столько, что хватит на дорогу не только до Сыктывкара — до Африки, до страны под названием Занзибар… Или еще дальше. Знающие люди докладывали Хотиеву, что огромные полуподземные помещения набиты добром по самые двери, трубы и вентиляционные отверстия.

Был Китаев занят еще одним делом, которое не оставлял ни на минуту — в перемещающихся толпах людей он пробовал отыскать Аню. Он не думал, что на пятьсот первой стройке может работать так много женщин. А они работали. Их было действительно много. Но Аня среди них не встречалась…
Ночью из поселка ушли уголовники — поднялись организованно, большой массой и, украшенные ветками, будто индейцы, — слишком уж много было комаров — ушли.
Когда об этом сообщили Хотиеву, он только махнул рукой:
— Пусть. Проку от них все равно никакого. Куда они хоть двинулись?
— Ребята наши проследили, — доложил Егорунин. — На юг.
— А вообще разделяться нельзя. Я и раньше был против, а сейчас тем более против. Поодиночке нас растеребят всех, даже пуговиц не оставят, — Хотиев безнадежно махнул рукой, хотя прекрасно понимал, что из уголовников воины — как из ежиков воздушные шарики, иголки ежиные годятся только для того, чтобы делать дырки. — Ладно, ушли, так ушли. Но вот за тем, где конкретно они находятся, что делают, следить надо очень внимательно.
Ровно через два дня в штаб Хотиева пришло сообщение, что уголовники были встречены на одной из станций железной дороги. На пристанционной площади оказались призывно распахнуты окна — витрины трех продуктовых магазинов. Для зэков даже наживку специальную поставили: подвесили по сочному свиному окороку, несколько цельных, аппетитных осетров горячего копчения, лаково поблескивающие круги колбас, из загашников достали высокие банки американской ветчины — на яркие заморские этикетки невозможно было не обратить внимание. Такого изобилия зэки не видели никогда в жизни и ревущей лавиной понеслись на витрины магазинов.
Окна витрин неспешно распахнулись, осетры и окорока были отодвинуты в сторону, и в проемах показались угрюмые стволы станковых пулеметов. Всего пулеметов было шесть. Хорошо смазанные, заправленные лентами, с заранее приготовленными раскрытыми патронными коробками, они начали работать слаженно, почти в унисон — выстрелы сливались в один — ну будто песню пели. Мало кто из уголовников остался в живых, человек тридцать только не попали под пулеметы, всех остальных смял свинец. И не просто смял, а рубил людей на куски, — от уголовников только отлетали отрубленные руки, плечи, вырванные пулями бока, ошмотья мяса, срезанные со спины.
Станция была сплошь залита кровью, в крови, как в весенней паводковой воде, плавали щепки, обрывки бумаги, мусор, намокшие тряпки… Страшно было, люди не выходили сутки на улицу, начали выходить лишь когда воздух тамошний перестал пахнуть кровью. А пока пахнул, поезда проносились мимо станции, не останавливаясь, словно бы подстегиваемые страхом. Людей высаживали на разъезде, расположенном в трех километрах от этой станции, и они шли назад пешком, по разбитой, исковерканной канавами дороге.
Впрочем, поезда после «расстрельной» станции далеко не уходили, железнодорожная колея была перекрыта напрочь, мертво, поскольку узловая точка, в свое время специально расширенная, со складами и коммуникациями, с депо, была захвачена людьми Хотиева и Гаврилова, и отбить ее пока никто не пытался.

Разделение восставших зеков не было равноценным — на юг, вслед за дезертирами, положенными на маленькой лесной станции, ушли, в основном, уголовники, «политиков» было немного, да и тех отобрал сам Хотиев, отправил их к Сыктывкару присматривать за уркаганами. Ведь те легко могут устроить какую-нибудь мелкую резню из-за магазинного или складского имущества; чтобы этого не было, рядом будут находиться фронтовики.
«Политики» же двинулись в противоположную сторону, на промышленную Воркуту, где и шахты, набитые людьми, жизнь которых мало чем отличалась от лагерной жизни, имелись, и заводы были, и разные северные конторы, которые назвать благополучными, богатыми никак было нельзя. Страна восстанавливалась после войны, все деньги уходили только на это, быт людей, жизнь их, заботы находились на последнем месте, богачей на Севере не было.
Зэки, шедшие к Сыктывкару, около расстрельной станции остановились. В саму станцию, в жилую часть заходить не стали. Отобрали шестьдесят человек фронтовиков и ночью решили прощупать, что там есть. Может, пулеметы до сих пор охраняют магазины, — тогда ничто не помешает прихватить их — такая техника «южному направлению» никак не помешает.
Станция была пуста, на площади около вокзала горели два тусклых печальных фонаря, свет их был темным, дрожащим, горьким, — неровный свет этот словно бы был памятью о тех, кто принял здесь мученическую смерть. В группе фронтовиков — ее назвали группой разведки — старшим поставили Китаева.
— Надеюсь, лагерь не выбил еще из тебя фронтовые навыки, — сказал ему седой, с жестким худым лицом Перевозчиков.
— Кое-что выбил, кое-что нет, — Китаев неожиданно смущенно приподнял одно плечо — а вдруг он действительно все забыл и максимум, чего в нем осталось — какая-нибудь дурная привычка, — например, привычка стремительно работать ложкой или мочиться в неположенных местах.
Площадка около облупленного, давно не ремонтированного вокзала также была пустынна, мрачна; окно в одном из магазинов было напрочь раскурочено и забито толстыми досками. Китаев поднял руку, предупреждая своих, и осторожно, гася на ходу шаг, чтобы ничего не было слышно, даже писка раздавленного башмаком комара, двинулся к магазину с расколотым окном.
Земля под окном была хорошо зачищена, замыта и сверху аккуратно присыпана желтым речным песком. Следов на присыпке не было — значит, либо ее присыпали совсем недавно, либо перепуганный местный люд, видя, что из земли постоянно проступает кровь, совершает эту операцию часто, ждет, когда кровь высохнет совсем.
Китаев оглядел доски, перекрывшие окно, — шляпки гвоздей были крупные, как гайки, — осмотрел замки, висевшие на двери магазина. Замки — их было два — увесистые, прочные, такие только гранатой брать, — прежде служили каким-нибудь очень богатым купцам, сработаны были надежно. Китаев не стал оставлять следы на песке, по своим же отпечаткам отошел назад, к кустам.
В кустах присел, огляделся. Пальцем ковырнул несколько ссохшихся старых листков, увидел среди них свежую яркую блескушку. Это была пяточка патрона. Совсем недавно использованного, от пулемета «Максим». Китаев невольно передернул плечами.
Сколько стоит такой патрон? Муру, не более пустой тары из-под водки, и одновременно так много, что по коже невольно ползет мороз — цена патрона равна цене жизни.
В сотне метров от него прогрохотал, выбивая колесами на стыках оглушающую дробь, пассажирский состав, на станции даже не притормозил, пронесся будто сквозь пустое пространство, в котором совсем нет живых людей…
Китаев вернулся к своей группе.
— Надо идти дальше. Тут ни одного пулеметного ствола и ни одного человека, — сообщил он Перевозчикову.
Тот в ответ молча кивнул.
В то же мгновение перед Перевозчиковым возник вихляющийся, с костлявым лицом, сильно перекошенным после давней, явно неудачной для него драки зек по фамилии Жорин, по прозвищу Жорик. Всякое свое выступление Жорик начинал с заикания — у него дергался рот, тряслась левая щека, за ней правая, лицо выворачивалось едва ли не наизнанку, и только потом изо рта с легким хлопком выпархивало первое слово.
— Я… ты… понимаешь… Я бы все равно… я бы, гражданин начальник, не стал бы так сразу уходить, я бы прошелся с граблями по поселку и кое-что нашел. Тут много чего можно найти. Шмон — великая штука.
— Отставить! — резко проговорил Перевозчиков. — Никаких шмонов! Китаев прав — надо уходить. Где-то впереди находится пулеметная засада. Не нарваться бы нам на нее.
— Молчу, молчу, молчу. — Жорик покорно приподнял ладони и сложил их вместе. Было в этом движении что-то молитвенное, совсем не похожее на Жорика.
— Это хорошо, что молчишь, — оттаивая, сказал Перевозчиков. — Уходим!
— Начальник, а у нас шамовка скоро кончится, — вновь подал голос Жорик. — Без шамовки мы можем подохнуть с голода.
— Не подохнем, — спокойно отозвался на это Перевозчиков. — За мной!
Обошел стороной угрюмое, по-тыловому безмолвное здание вокзала и углубился в подлесок. Китаев, подбрасывая в руке автомат, двинулся следом, за Китаевым — магаданский «кум» — он также попал в южную группу и теперь держался Китаева. Когда с кем-то вместе — уцелеть проще, даже если обложит целый полк уркаганов и все в этом полку будут зло стучать зубами…
— Имей в виду, я всегда готов прикрыть твою спину, — сказал «кум» Китаеву.
— Ну а я — твою. — Китаев не выдержал, засмеялся. — Так и будем всю жизнь ходить друг за другом.
В лесу, перед самой ночевкой, наткнулись на костер. Вокруг невысокого жаркого огня сидели человек пять зырян и, неспешно потягивая свои глиняные трубочки, вели о чем-то разговор. Первыми дым костра учуяли уголовники и немедленно прыгнули к зырянам, весело заклацали зубами.
— Назад! — рявкнул на уголовников Перевозчиков, поднял над собой автомат. — Упаси Господи, если кого-то тронете — задумываться не стану — тут же пулю между рогами всажу.
Уголовники шарахнулись от костра — вид у старшого был такой, что он, не задумываясь, нажал бы на спусковой крючок ППШ. Китаев тоже вскинул свой автомат — на случай, если понадобится прикрыть Перевозчикова.
Зыряне, сидевшие вокруг костра, вскочили. Испуга на их лицах не было. Один из зырян — лицо его было испещрено ровными, словно бы вырезанными ножом морщинами, седой, — поклонился Перевозчикову:
— Спасибо, начальничка! Мы — люди мирные, ничего никому плохого не делаем.
— Ужинайте спокойно, — негромко проговорил Перевозчиков и шагнул за куст лещины, разросшийся неожиданно широко, бросил, не оборачиваясь: — Все за мной? Не останавливаться!
Южная колонна втянулась в лес и сделалась невидимой.

Китаев думал об Ане. Где она сейчас, что с ней, где находится, что делает? И вообще, жива ли она?
Ани не было, пропала, провалилась сквозь землю, обратилась в воздух, в привидение, и кто знает, может быть, душа ее, она сама сейчас парит невесомо над их головами, сочувствует усталым людям, может быть, даже пытается помочь, оградить от какой-нибудь беды, от рока… Китаев не верил, что Аня мертва. Ангелом она может сделаться, только уйдя из жизни…
Тем не менее на ходу он невольно вскидывал голову, скользил глазами по верхушкам елок, чахлых, задавленных своими хвойными собратьями, бородавчатых березок, еще каких-то неведомых, наверное, давно уже выродившихся и пропавших с растительной карты планеты деревьев, и ничего, кроме комаров, к которым уже ничего не испытывал — ни ненависти, ни гадливого чувства, — не засекал. Не было Ани.
Ночной лес был пугающе темным и одновременно дымным, будто в нескольких углах его начали тлеть слежавшиеся пласты старых листьев и сбившиеся в ежиные колобки нагромождения сучьев-паданцев, но несмотря на то, что между стволами скользили, извиваясь по-змеиному, хвосты дыма, дымом не пахло. И огня не было. И все-таки лес казался сотканным из живого, движущегося ума, стволы шевелились, показывали дырки в своем нутре, дупла и бородатые наросты северного мха, от него исходило что-то угрожающее, с чем простой человек справиться был не в силах.
Нету Ани. И этой ее прилипчивой плечистой бригадирши, которую все звали по-мужскому Мишаней, и она охотно откликалась на это имя, не было, как и бригады их слабенькой, бабской, тоже не было. Пропали женщины.
На ночевку остановились поздно, в первом часу ночи. Перед тем, как завалиться под куст, куда были брошены полдесятка жидких еловых лап, — другой лес тут не рос, только такой, снизу стволы подпирало болото, сжирало корни, обращало их в гниль, поэтому чахлые деревья умирали так рано, много раньше отведенного срока — Перевозчиков обошел стихающий лагерь, удрученно покачал головой.
С одной стороны, ряды поредели заметно — от потока откололось много уголовников… Наверное, это хорошо. Во всяком бою, даже в малом, рассчитывать на уголовников нельзя — подведут они, даже хуже — продадут, и, зарабатывая какое-нибудь мелкое благо для себя, в самый тяжелый момент нанесут удар в спину. Так что пусть плывут уголовники куда хотят, по вольному своему выбору, правят носами по течению. Выловят ведь их всех и мало кого оставят в живых — у голубых фуражек расправа с беглыми возведена в ранг закона.
С другой стороны, в потоке — в процентном соотношении — стало больше людей, на которых можно надеяться, которым можно довериться: прикроют обязательно, не дадут слабины.
С третьей стороны, хотя часть уголовников и отсеялась, а шума, галдежа стало больше. Перевозчиков отошел в сторону, к бережку небольшого озера, хорошо видного в ночи, постоял несколько минут неподвижно, слушая пространство, ничего опасного не засек и отправился спать. По дороге отломил у елки лапу подлиннее, накрылся ею, как одеялом и забылся в сторожком, темном и в ту же пору прозрачном сне. Такой сон бывает только у фронтовиков. Уголовники угомонились, тихо сделалось. Даже комары стонать стали меньше — о совести, видимо, вспомнили, решили пожалеть двуногих «венцов природы».
На рассвете на лесную поляну, где заночевала южная колонна, опустился туман — водянистый, какой-то странно охристый, похожий на взболтки костерного чада; туман этот разбудил Китаева. Впрочем, разбудил не только он — внутри сидела тревога. Тяжелая, сосущая, которую никакими лекарствами не одолеть. Неподалеку от Китаева с оружием в обнимку лежал магаданский «кум», посвистывал носом.
Вдруг где-то недалеко с приглушенным влажным звуком лопнула ветка. Нехороший звук, говорит о многом. В лесу, кроме них, находились еще люди. Китаев перекатился по земле к магаданскому «куму» и ткнул его прикладом автомата.
— Слышишь, Брыль?
— Ну?
— В лесу находятся люди.
— Ну и что? — спокойно отозвался на это «кум». — Мало ли кто из наших решил посидеть под кустом и обдумать свою дальнейшую жизнь.
— Это чужие люди. Слышишь, Брыль?
Китаев перекатился к старшому, уютно лежавшему на лапнике, растолкал его.
А тот вроде бы и не спал: и голос его был свежим, и взгляд — ни капли сна в глазах. Проговорил спокойно:
— Я все слышу.
— Что делать будем, старшой?
Перевозчиков думал недолго:
— Те, у кого есть автоматы, выдвигаемся вперед, — подхватил свой ППШ, ловко переместился в сторону, за обросший длинным волосцом ствол дерева, — будем разбираться, кто к нам пожаловал.
Люди, шедшие к ним, были обычными вохровцами, фронта они не нюхали — о фронте только слышали… Иначе бы они не валили такой толпой.
Вооружены были хорошо: впереди группы двигался рослый пулеметчик, «дегтярев» с подогнутыми сошками казался в его руках детской игрушкой, у остальных за плечами висели автоматы. Если бы эти ребята прошли фронт, вряд ли бы так легкомысленно держали оружие в положении, не самом пригодном для боя. Последними, согнувшись, с бледными от напряжения лицами шли несколько человек гражданских. На всю компанию у них было два дробовика. Маловато.
Вглядевшись в гражданских, Китаев узнал их — это были те самые зыряне, которые сидели у костра в лесу и готовили себе ужин. Значит, они заложили зеков — по-прежнему, как во времена какого-нибудь Троцкого, считали всех лагерников врагами народа и спешно сообщали об этом вохровцам, чтобы те готовили гостеприимную встречу.
Перевозчиков предупреждающе поднял руку: «Внимание!» Команды его фронтовики понимали с полужеста, с полудвижения — никому ничего не надо было объяснять. Важно еще было найти ствол поосновательнее, чтобы укрыться за этим деревом — это прежде всего, ну и второе — выбрать себе цель и не промахнуться. Вдруг пулеметчик мазнул по воздуху ладонью и остановился. Вохровцы, неопытные ребята, тоже остановились и, будто цыплята, с открытыми ртами уставились на старшого.
— Давайте лес послушаем, — пробасил пулеметчик, — что он нам скажет?
На несколько мгновений установилась тишина. Дотянуть ее до конца Перевозчиков не дал, короткой очередью полоснул по пулеметчику, сбил его с ног. Следом загремели выстрелы, непрочная земля задрожала, заколыхалась, в свищи, образовавшиеся в низинах, брызнула грязь.
Вохровцы даже огрызнуться не успели — команда Перевозчикова всех посшибала с ног — били в упор, жалость не проявляли. Точно так же вохровцы расправлялись и с ними. Стреляли фронтовики прицельно — ни одного зырянина пуля не зацепила, хотя у них имелось два ружья, и по законам войны в этих людей можно было стрелять.
Впрочем, сами зыряне быстро сообразили, что дело принимает худой оборот. Отшвырнули дробовики подальше от себя и, завывая жалобно, подняли вверх дрожащие руки.
Перевозчиков глянул на них брезгливо, отвернулся в сторону.
— Соберите оружие и патроны, — приказал он негромким спокойным голосом. — У кого плохая обувь — поменяйте сапоги.
Поляну, где произошла стычка, окружили уголовники. Глаза горят, губы отклячены, растопыренные пальцы снуют по воздуху, стремясь что-нибудь ухватить, трепещут…
— А-а-а! — восторженно вскричал Жорик — он, похоже, взял верховодство над уголовниками. Пальцы на его руках зашевелились жадно, будто щупальцы.
Кинулся к зырянам.
— На колени, гады! — неожиданно взвизгнул он. — Это вы нас заложили, это вы сода привели вохру! А-а-а!
Зыряне молчали. Они не умели врать, поэтому не стали отпираться. Только головы опустили.
— Колуны! Плесень! — продолжал визжать Жорик. — Хабалы! Чугреи! Хавки!
В следующее мгновение произошло то, что могло произойти, но никто не думал, не допускал даже мысли, что это произойдет. Жорик, визгливый как уж и скользкий, будто налим, прыгнул вперед и подхватил с земли мокрый от крови автомат одного из вохровцев.
С оружием Жорик был знаком — научил кто-то. Стремительно, одним рывком взвел затвор и длинной очередью уложил всех зырян. Всех до единого. Такая меткая стрельба бывает редкой даже у мастеров.
— А-а-а-а! — восторженно проорал Жорик. Добавить что-либо к своему воплю он не успел: Перевозчиков коротким ударом ноги выбил у него автомат, потом всадил кулак в Жорикову челюсть.
От удара Жорик даже подпрыгнул, родившийся внутри влажный вскрик так там, внутри, и остался, челюсть у Жорика съехала набок. Перевозчиков ухватил его за воротник и поволок к ближайшему дереву.
Приткнул его спиной к усыхающему стволу, словно бы на сучок насадил, проговорил, горько морща рот:
— Ни расправ, ни самосуда у нас не будет, — Перевозчиков нервно дернул головой. — Насилия над женщинами тоже не будет… Наказание за все это одно — смерть!
Жорик мгновенно понял, что к чему, надорванно вскрикнул и, сорвавшись с сучка, пополз вниз, под ствол дерева. Из широко распахнутого рта на телогрейку полились слюни.
Перевозчиков приподнял ствол автомата и в то же мгновение, не колеблясь ни секунды и не слушая вопли Жорика, дал по нему очередь. В упор. Только брызги крови полетели в разные стороны, следом — сорванные с головы перья.
— Никакого самосуда над людьми, — враз охрипшим голосом произнес Перевозчиков, — даже если встретим настоящих фрицев в эсесовской одежде… Понятно?


Поляну, на которой произошла стычка, хотели покинуть немедленно — особенно на этом настаивали уголовники. Вместо Жорика ими уже командовал другой человек по прозвищу Кутах, — в отличие от своего предшественника, длинный, как коломенская верста, с плоским, словно гладильная доска лицом, — у него даже нос был плоским, — и маленькими, смышлеными будто у опытной лесной птицы глазами.
Кутай не был так суетлив и так криклив, как Жорик, это был человек другого склада. Руки имел железные, а силу — лошадиную. Мог запросто переломить пополам ствол взрослой болотной сосны, мог, ухватившись руками за бычью голову, за рога, резко крутануть и завалить на землю животное, весившее не меньше паровоза.
Китаев думал, что такие экземпляры, как Кутай, в лагере, среди зеков уже не встречаются, но, оказывается, они есть и, если покопаться внимательнее, могут найтись еще.

Если в лагере, особенно в зимнюю пору, разделение «политический» — «уголовник» было не то чтобы заметным, оно назойливо бросалось в глаза, то сейчас, в походе, разделение это, как ни странно, сделалось еще более глубоким: магаданский «кум», например, получил от Кутаха неожиданное предупреждение:
— Смотри, красноперый, вашего брата, подлипал в сапогах, я очень не люблю, понял? — Кутах хмуро улыбнулся, обнажив сжим крепких желтоватых зубов. — Если рядом со своим следом встречу твой след — сверну голову набок и запихаю ее тебе в задницу. Понял, чем муж женку донял?
— Трудно не понять, — магаданский «кум» хмыкнул, он был не только сообразительный, но и не очень боязливый, предупреждение Кутаха его не испугало.
— Вот и старайся ко мне не приближаться, — предупредил Кутах.
— А ты ко мне, — не удержался от ответного хода магаданский «кум».
Кутах в ответ улыбнулся хмуро и загадочно — так улыбаться могут, наверное, только людоеды.

Днем был сделан часовой привал. Перевозчиков обошел свое войско, отметил то, что нельзя было не отметить: уголовников стало еще меньше, войско убавилось уже примерно наполовину.
В основном уголовники потекли к железной дороге, рассчитывая там прыгнуть на какую-нибудь подножку и в проходящем вагоне отбыть в дали дальние, манящие. Большую ошибку делали эти люди, с подножек их легко посшибают — ну как кур с насеста. Ни один не доедет до Печоры, до Ухты и тем более — до Сыктывкара с Котласом. С другой стороны, и жалеть, что эти люди поисчезали, особо не стоило — все равно проку от этих борцов с картофельной баландой и гречневой кашей, заправленной лягушками, было ноль целых, ноль десятых. Перевозчиков подумал, подумал и махнул рукой — нет так нет, в конце концов.
Для привала выбрали открытую, доступную всем ветрам луговую площадку, как ни странно, сухую, хотя сухих мест в здешних сырых окрестностях быть, наверное, не должно совсем по природным данным или, как любили говорить лагерные «кумы», «по определению». Перевозчиков послал Китаева и магаданского «кума» на край площадки.
— Покараульте на всякий случай, — попросил он, — мало ли что…
Китаев подцепил за ремень автомат, Брыль подхватил свою старую винтовку. Старшой прав: всякое может случиться, а береженого, говорят, Бог бережет.
Удивительная штука, прямо-таки явление природы: в середине луга комаров не было, а вот по краям, в углах его кровососы роились так густо, что от них воздух делался темным.
— Гляди-ка, куропатки, — магаданский «кум» ткнул Китаева локтем в бок, пригнулся, чтобы его прикрыла трава.
— Где? — шепотом спросил Китаев.
— А вон. — Брыль также перешел на шепот.
Китаев присмотрелся и увидел десятка полтора крапчато-серых птиц, которые, стоя на небольшом взгорке, мелко трясли, мельтешили крыльями, удерживаясь на месте. Рты у птиц были открыты.
— Видишь, как остроумно они питаются, а? — прошептал Брыль с невольным уважением.
Только сейчас Китаев понял, что более остроумного способа пообедать не придумаешь — невозможно придумать. Это только природа, вечная изобретательница, умница редкая, лучшее творение Всевышнего, способна предложить такое. Над взгорбком, подбиваемые ветерком, проносились комары, много комаров. Они не задерживались — воздушное течение уволакивало их в сторону, наматывало на невидимый кулак, трясло и швыряло на макушки неровных темных сосенок.
Надо было выбрать верное место, где комарья роилось больше всего, и приметливые птицы выбрали его. Вычислили по невидимым струям, по легкому движению воздуха, по запаху еды. Каждая куропатка стояла с готовно распахнутым клювом, комаров несло прямо в клюв. Когда рот был до отказа набит едой, оставалось только клюв захлопнуть, еду проглотить и вновь открыть рот.
Пятнадцать минут пребывания на «хлебном» месте, и куропатка набивалась едой под самую завлеку.
— Потрясающе! — с невольным восхищением прошептал Китаев. Несмотря на фронт и лагерь, на испытания, боль, обиду и то, что осталось позади, он не утратил способности восхищаться. Не добила его, выходит, лагерная жизнь, не добила война, жива душа, и это главное.
Тихо было вокруг, ничего тревожного, способного причинить неприятности, неудобства, — тихо, как в детстве, но Китаев хорошо понимал, что означает такая тишина… Ничего хорошего означать она не могла.

Поток зеков, ушедший на север, очень скоро ввязался в бои — видать, для начальства, сидевшего в Москве, Воркута значила больше, чем Сыктывкар, даже в политическом смысле, — и на помощь вохровцам была призвана армия.
Армия умела воевать. Но и фронтовики тоже не забыли, как управляться с автоматом или, допустим, с пушкой-семидесятишестимиллиметровкой, если она попадает в руки — загнать снаряд в ствол и разнести в щепки охранную вышку они сумеют в несколько секунд.
Первой на пути Хотиева оказалась охранная рота, возглавляемая борзым краснощеким капитаном, — очень уж не хотелось капитану, чтобы какие-то немытые, пахнущие грязью и вшами полулюди общипали его роту, как полоротого куренка, но они общипали так умело, что у куренка лишь несколько перьев в заду осталось, и больше ничего. Краснощекий капитан стоял перед Хотиевым на коленях и плакал. Он не боялся Хотиева, не жалел, что потерял свою непутевую роту, — плакал от унижения.
Попался Хотиеву по пути и усиленный вохровский батальон с пулеметами — батальон тоже думал уложить зеков в землю и закопать, но у подполковника, командовавшего «соединением» красно-голубых, ничего не вышло. Бывший командир полка Гаврилов был опытнее и в воинском отношении хитрее вохровского подполковника — от «воинского соединения» только пуговицы да мятые фуражки остались.
Северный поток зеков неукротимо, хотя и медленно приближался к Воркуте. Природа менялась на глазах. Деревьев уже встречалось мало, стояли они в основном кучками, немые, удрученные чем-то, с по-сиротски покорно нагнутыми макушками, словно бы готовые упасть — мочи жить совсем не стало, — но есть на свете высшая справедливая сила, которая, несмотря ни на что, не даст им умереть раньше времени. На эту справедливую силу надеялось и воинство двух бывалых фронтовиков — Хотиева и Гаврилова.
Поток их, — как и тот, который потащился на юг с задачей совершенно невыполнимой, — поредел, хотя и не столь ощутимо, как, допустим, южное направление: зеки рвались к Воркуте не меньше, чем к Ленинграду или Свердловску. Они считали Воркуту городом богатым, полным сусеков, откуда можно выгрести что-нибудь дорогое, приметное. Вот бывалые урки и держались Хотиева с Гавриловым. Ну а Хотиев с Гавриловым не имели права их прогонять: ведь были и такие блатные, что шагали в их рядах с честными намерениями и вообще с искренними побуждениями создать на севере страны республику без лагерей и голубых фуражек. Зеки для этих фуражек даже новое слово изобрели, довольно небрежное — фураньки.
Хоть и не встретилось по дороге никаких воинских складов и больших частей, которые бы имели серьезное вооружение, а оружия в движущейся к океанскому берегу, бодро галдящей массе меньше не становилось — уголовники, подобно офицерам, обзавелись личными пистолетами. Чуть что — хватаются за них, размахивают воинственно, кричат, впустую щелкают курками. И хорошо, что впустую. Было бы хуже, если бы вместо этого раздавалась оглушающая дробь выстрелов.
На подходе к Воркуте уже и травы не стало видно, словно бы вытоптали ее дикие звери. Вместо травы — мох один, губчатый, серебристый, — любимая еда северных оленей. Очень красиво, нежно выглядел мох, когда на него опускался солнечный луч, перебегал с одного места на другое.
В воздух даже многоцветные брызги взметывались, глаз веселили… Хотиев невольно подумал о том, что природа все-таки создана не для того, чтобы причинить двуногому зло, гробить его, травить ядами и гнильем, а совсем напротив — создана, чтобы прикрывать человека от дождя и молнии, повышать настроение, помогать в преодолении бед, рождать тепло и радость, поить и кормить… И если происходят неприятные сдвиги, то виновата в них не природа — виноват сам человек.

Южная колонна оказалась на редкость расхлябанной, разухабисто настроенной, совсем не такой, как колонна северная… Впрочем, в северной колонне обстановка тоже была не сахар. Всякий путь, особенно если проделывать его пешком, бывает долог, даже очень долог, если продвигаться по горелым падям, болотным низинам, полным гнилого воздуха, завалам лежавших на земле деревьев — иногда, чтобы пройти какой-нибудь километр, требовалось несколько часов.
Уголовникам такие дороги не нравились. Двигались они со свистом и улюлюканьем, с матом, а потом вдруг затихали, как мыши, и без единого звука, без шепотка и царапанья исчезали, словно бы их не было вообще. Очень это походило на явления и исчезновения нечистой силы.
Больше всего исчезало уголовников после боевых стычек и стрельбы.
— Это не по нашей части, — произносили они озабоченно и, растопырив пальцы в виде большой вилки, словно бы собирались наколоть большой кусок мяса, сваливались под какой-нибудь пыльный куст.
Крупных стычек с охранными частями у южной колонны было две. Этого как раз хватило на то, чтобы от многочисленного горластого потока осталось всего восемьдесят шесть человек.
В лесу, на берегу рыбного озера Перевозчиков собрал оставшихся, удрученно поморщился:
— Вояки — голы сраки, вот кто мы. Было три тысячи шестьсот человек — осталось сто восемьдесят шесть… Тьфу!
Положил на землю автомат, стащил через голову гимнастерку, снял сапоги и новенькие дигоналевые бриджи — трофей, взятый в одной из пустых вещевых каптерок, — и прыгнул в темную торфяную воду.
Тут же, поднявшись со дна, во все стороны поползли извилистые серые полосы. Это были змеи. Скорее всего, гадюки. Что еще на севере может водиться?
— Товарищ командир, аккуратнее, — предупредил старшого Китаев, не удержался. Он с детства боялся змей, голос у него сделался встревоженным и звонким, как у пионера, опасающегося, чтобы его вожатую не искусали комары.
— Пусть змеи нас боятся, а не мы змей, — прохрипел Перевозчиков, проворными саженками выплывающий на середину озерка. Захватил ртом чистой темной воды побольше, отцыкнул ее подальше. — Змеиное озеро, — пробормотал он, снова захватил губами воды, побулькал ею во рту, — на севере змей мало, но, как видите, водятся…
Что-то потянуло командира на многословие — значит, грядут изменения… Впрочем, что ждет их впереди, не знает никто, в том числе и командир.
Глядя на Перевозчикова, в воду залезли еще человек двадцать. Остальные, съежившись, остались на берегу — и комары кусались, и мокрец — эти звери вновь откуда-то возникли, — и змеи пугали…
Змеи — штука редкая, на юге их еще можно встретить, а вот за полосой Сыктывкара — почти нет. Но, скорее всего, это было раньше, а сейчас змеи начали осваивать север. Пройдет еще немного времени, и гадюк будут встречать в Инте…
Инту южный поток обошел стороной, побоялся заглядывать в город — слишком много там людей, носивших погоны. Будь у Перевозчикова немного больше сил, он обязательно нагрянул бы в Инту, нашел бы кого-нибудь из тех, кто заслуживает пули или пера в бок.
Выбравшись на берег, Перевозчиков достал из вещмешка жесткое вафельное полотенце, вытерся им. Выжал кальсоны, сел прямо в кальсонах на пенек — подсушиться немного.
— Ну что, господа командиры, — проговорил он сипло и неожиданно печально, голосом человека, потерпевшего крупную жизненную неудачу; люди, расположившиеся около него, зашевелились, но никто не подал ответного голоса. Перевозчиков с досадою крякнул. — Взять Сыктывкар такими силами — смешно думать. Слишком нас мало… И вернуться к своим тоже не удастся — чересчур далеко мы ушли. Оторвались… Остается нам, господа командиры, одно — малыми группами, разрозненными кучками пробираться в места облюбованные, обетованные, может быть, в детстве еще присмотренные. Главное, чтобы нас там не знали. А домой… домой возвращаться нельзя, дома каждого из нас ждет засада.
Перевозчиков говорил сипло, тихо, с печальной трескучестью, натекшей в голос, глядя куда-то в даль, на облезлые сухие макушки сосен, с доверительно теплой интонацией, которая прежде у него не замечалась.
— Каждому из нас важно остаться на свободе. Выше свободы может быть только одно — свобода, и еще — жизнь. Берегите, господа командиры, и свободу, и жизнь свою…
Перевозчиков умолк, опустил голову, задумался о чем-то тяжелом, приносящем боль, слезы, — он и походить на себя перестал сейчас — ничего командирского в нем в эти минуты не было.

Китаев уходил вместе с Брылем — у магаданского «кума» родные имелись только в Белоруссии, но в Белоруссии появляться было нельзя, как Китаеву нельзя было появляться в Питере. Китаев решил, что все-таки можно — в городе у него было несколько таких мест, где его не только ни один вохровец не сможет найти — ни одна собака не унюхает. Причем, это в самом Питере, а вот в пригородных поселках, поскольку семья Китаевых до войны каждое лето снимала дачу в каком-нибудь зеленом соловьином месте, всякий раз в новом, — тем более не найдет. У Китаева имелись друзья во многих дачных поселках.
Не все друзья, наверное, живы, но тут уж как сложится — если повезет и кто-то окажется жив, то, значит, повезет.
Так что, вполне возможно, им следовало сделать крюк вправо, в сторону Ленинграда… С другой стороны, всякие крюки делать было рано — идти следовало строго на юг.

Ночью вышли к безличной мрачной станции, половину путей на которой заполнял длинный — не менее пятидесяти старых расхлябанных вагонов — товарняк. В голове товарняка лениво попыхивал, стравливая горячий воздух, паровоз. Судя по сытому попыхиванию, он и водой заправлен был по самую пробку, и угольком, скорее всего — читинским. Уголь угрюмой угловатой горкой нависал над будкой машиниста.
— Ну что, «кум», такси подано, как в довоенном Ленинграде.
— Или как в довоенном Минске, — подхватил, вспомнив свое прошлое, когда доводилось кататься на такси в Минске, магаданский «кум», продвинулся вдоль кустов на три десятка метров вперед, увидел в составе кондукторский тамбур с выломанными дверями, показал пальцем: — Нам туда.
— Почему именно туда?
— А в будке без дверей ни один кондуктор ездить не будет.
— Если кондуктор не поедет, то охранник поедет.
— Никогда! — убежденно произнес магаданский «кум». — Вохровец тем более не поедет. Это же голубая кровь, высший свет — вохра! — Брыль, скосив брезгливо рот, потыкал пальцем вверх. — И звучит-то как, а!
— Болтай поменьше, — предупредил его Китаев. — Давай лучше понаблюдаем, не залезет ли кто в нашу будку. А то заберется какой-нибудь человек с ружьем…
Они все-таки забрались в пустой кондукторский тамбур товарного вагона и за ночь углубились на юг километров на сто, может быть, даже на сто двадцать, потому что их эшелон-порожняк ни разу не остановился в пути, и утром, в сером неподвижном тумане, спрыгнули, проворно метнулись в лес, пахнувший грибами. Важно было, чтобы их не засек кондуктор, сидевший в тамбуре последнего вагона.
— Вот это мы дали! — магаданский «кум» не удержался, вздернул откляченный большой палец. — Пронеслись, как на самолете. Ай да мы! Пора бы червячка заморить да малость отдохнуть в лесу, товарищ командир!
«Кум» добровольно наделил командирскими обязанностями Китаева, понимал, что пускать на самотек дела их скорбные нельзя, анархия в таких штуках, как побег, недопустима, — всех быстро переловят, передушат и закопают в землю.
Вполне возможно, что уркаганов, оторвавшихся от общего потока, уже давно поймали и пристрелили при попытке к бегству (кстати, герои наши были недалеки от истины), так что «ходить строем», чего очень не любят уголовники, и подчиняться толковому командиру — штука не такая уж и вредная.
Чем южнее уходили они, тем пригляднее, здоровее становился лес, оживленнее — Китаев понимал, что здесь, где-нибудь в малиннике, можно встретить и сладко чавкающего медведя, сгребающего лапой малину вместе со всяким мусором и отправляющего добытое в пасть, и набычившегося лося, который опасен не меньше мишки; попадались высокие ладные сосны, облюбованные птицами, белками, прочим летающим и прыгающим лесным народом, от запаха трав и грибов могла закружиться голова. Юг — это не север.
Остановились на освещенной солнечной прогалине, удлиненной, как гигантская древняя ладья, полной поздно зацветшего татарника и гудящих, будто маленькие самолеты, шмелей. Но не это было главное: поляна была полна белых грибов — хоть косой коси. Магаданский «кум» не удержался и даже пустился в пляс.
— Мы сейчас такой шашлык-машлык залудим, какого не только тут — на Кавказе нет, — он азартно хлобыстнул одной ладонью о другую, губы на физиономии Брыля сладко отклячились: родом-то он происходил из грибных краев, где в рационе у людей грибы значили больше, чем мясо.
Для начала расползлись по поляне, чтобы набрать грибов. Брали только белые, молодые, крепкие, чтобы ни одного червя еще не завелось, — и таких грибов оказалось много.
Затем из лещины — стеблей лесного ореха вырезали шампуры — длинные, ровные, поскольку ветки лещины для этого лучше всего подходят, — стоячие, растут вертикально. На шампуры насадили грибы.
В котомках и у Китаева, и у магаданского «кума» имелся дорогой запас, взятый еще из Абези — соль. Оба хранили ее в половинках тщательно располосованной чистой старой наволочки… Лучше, конечно, было бы, если из наволочки стачать мешочек, но для того, чтобы стачать приличный бабушкин кулек с завязкой, как минимум была нужна швейная машинка.
— Слышь, «кум», солить грибы надо до жарева, сырые, или лучше потом, когда они зажарятся?
— Лучше, конечно, посыпать солью до, но это означает — половину соли потерять, пламя съест ее… Поэтому лучше после, когда грибы будут готовы.
Брыль опасливо поглядывал на сизый вьющийся дым, неторопливо уползающий вверх, и старался подложить в огонь сушняка, чтобы дымных кудрей было поменьше. И это ему удавалось — иногда дым вообще исчезал, совсем.
Отвел Брыль душу, как никогда, он словно бы в своем безмятежном прошлом побывал, даже обиды все, раздражение, злость, ощущение безысходности, недомогания, сидевшие в нем, забыл… Значит, жив он еще, и Китаев жив, раз оба они так радуются необычной еде…
Ведь так важно, чтобы жива была не только физическая плоть — руки, ноги, уши, пришитые к голове, пупок, венчающий живот, еще что-то, а была жива душа — то самое, совершенно неуловимое, но очень важное, что делает человека человеком, способное управлять всеми нами, приносить радость и слезы, тепло и холод… Куда девается душа, когда умирает человек? Ведь она же не умирает, не уходит в мир иной, когда «венец природы», извините, откидывает копыта…
Китаев тоже радовался необычной еде. Там, где они тянули дорогу на восток, белые грибы не росли, в лучшем случае попадались красноголовики, но вкус у них был, конечно же, далек от боровых белых…
— Надо бы зажарить немного грибов на обед, а, Брыль?
— Надо бы. Но туман скоро рассеется, и тогда мы со своим костром будем как голенькие на ладони… Понимаешь?
— Понимаю.
— Немцы нас по дымам в войну и ловили. А еще принюхивались ко всякому человеку: пахнет дымом или нет? Если пахнет — значит, партизан. Хватали такого за воротник и через сук на ближайшем дереве перебрасывали веревку.
Брыль успел приготовить три шампура грибов, посбрасывал в мешки — половину себе, половину Китаеву и неожиданно произнес резким командным тоном:
— Заливай костер!
— Да ты чего, «кум»? Давай еще пожарим… Не то от голода к вечеру будем стучать зубами.
— Заливай, кому сказали! — в голосе Брыля появились враждебные нотки.
— Хорошо, хорошо, — Китаев поднял обе руки. — Чем заливать?
— Ссаками, — прежним враждебным тоном произнес Брыль. — Жара в костре осталось немного… В общем, доставай шланг и откручивай вентиль.
— А ты?
— И я достану.
Что-то произошло, что-то магаданский «кум» почувствовал, а что именно, не говорил. Китаев достал «шланг», полоснул струей по костру, — только пар во все стороны брызнул.
— Все, резервуар опустошен, — доложил он «куму» и отошел в сторону.
«Кум» поспешно занял его место, прошелся струей по костру, уже почти погасшему, — осталось совсем немного, — встревоженно глянул в одну сторону, потом в другую.
— Чего хоть случилось-то, «кум»? — спросил Китаев. На резкость Брыля он не обиделся.
— Сам не знаю. Но шкурой своей чувствую: оставаться здесь нам нельзя! — Он поспешно подхватил свой мешок, винтовку и устремился в сильно попрозрачневший, избавляющийся от последних остатков тумана лес. Подогнал Китаева: — Быстрее!
Китаев медлить не стал, подцепил рукой автомат и, на ходу закидывая его за плечо, метнулся следом за «кумом». В пятидесяти метрах от их поляны тумана уже не было совсем, стоял чистый, без единой ватной волокнинки, зацепившейся за сучья, лес. По чистому лесу они прошли еще метров пятьдесят, «кум» прислушался к чему-то своему, что он слышал, а Китаев нет, и резко свернул налево.
— А почему не прямо? — поинтересовался Китаев.
— Там люди.
— Где ты видишь людей?
— Мне не надо видеть, я их чувствую.
Через полкилометра — а лес, по которому они шли, отличался от других замусоренных, забитых завалами лесов некой опрятностью, к которой совсем не прикасалась человеческая рука. Это была опрятность, поддерживаемая самой природой, поэтому беглецы наши двигались быстро, — они увидели, что по редколесью цепью идут люди.
— Назад! — сдавленным голосом просипел Брыль, попятился спиной в лещинник. — Солдаты.
Пригибаясь, подныривая под ветки деревьев, они бросились в глубину леса, который только что прошли. Краем уха Китаев зацепил далекий собачий лай — вместе с солдатами шли и вохровцы, державшие на поводу овчарок. Внутри возник и тут же исчез испуганный холод. Собаки — звери серьезные. С другой стороны, пока в руках есть автомат, никакие собаки не страшны, — пара очередей, и от коблов останутся только хвосты, да уши.
Они долго бежали по лесу, удивляясь, откуда только у них берутся силы, захлебывались, проглатывали дыхание, хрипели и слышали за спиной лай.
— Уходим вправо, — крикнул Китаев «куму», перепрыгнул через опрокинутую лиственницу, кубарем свалился в распадок.
Он понял, что где-то совсем рядом должна протекать небольшая речка. Пусть она шириной будет в полтора вороньих скока, но им для спасения этого хватит. Китаев не видел этой речушки, не засекал ее визуально, но чувствовал — она есть. Она должна быть! Падь, в которую они свалились с «кумом», была зеленой, зелень ее была по-огородному яркой, цвела — значит, вода есть.
Китаев оказался прав. Речушка в пади действительно была, вилась по ней темной плоской веревкой, в некоторых местах проблескивала влажно через зелень. Китаев с маху всадился в речушку — она хоть и неширокой была, но довольно глубокой, с твердым, будто бы укатанным дном — по грудь, а в некоторых местах и глубже. Вода в неведомой лесной речушке была такой холодной, что у Китаева невольно, сами по себе застучали зубы.
Куда идти, вверх или вниз по течению? По логике, надо было бы уходить вниз, но по этой же логике вниз пойдут и солдаты, а от них надо оторваться во что бы то ни стало. Китаев зачерпнул ладонью воды, ссыпал ее в рот, как песок, отплюнул от себя.
— Вверх уходим, «кум», — просипел он.
— От железной дороги? Нам же «железки» надо держаться.
— Там мы погибнем, нас очень быстро изловят. Уходим в тайгу, «кум», — Китаев решительно двинулся по речушке вверх, аккуратно обходя зеленые плешины и травяные островки — очень важно было не смять и вообще не потревожить их. Главное, чтобы глаз вохровский не зацепился за смятости, чтобы они проскочили мимо. — Чем глубже уйдем в тайгу — тем лучше.
Магаданский «кум», кряхтя, держа над головой винтовку, устремился за Китаевым. Собачий лай раздавался довольно близко, хрип, вырывающийся из овчарочьих глоток, повисал в воздухе, дробился, множился… Неужели вохровцы пошли за ними? Если пошли, то в таком разе от них не уйти.
— Как ты там, «кум»? — шепотом спросил Китаев. Шепот усилила вода, Брыль его услышал.
— Дела как сажа бела, только вот им! — «кум» вздернул над собой фигу. — Не дождутся!
Прошло еще немного времени, и собачий лай начал удаляться. Повезло им в этот раз, очень повезло.

Жизнь настолько удивительна, что в сюрпризы, преподносимые ею, невозможно бывает поверить. Иногда в сюрпризах этих сходятся все ниточки, срастаются в один пучок помимо человеческой воли, иногда же, сколько ни стараются люди, из их желаний ничего не получается, все разбрасывает время, расстояния, еще что-то — по-всякому бывает, в общем.
Совсем недалеко от Китаева по густому лесу пробиралась худенькая девушка с большими скорбными глазами, молчаливая, часто оглядывающаяся назад — ей казалось, что сзади обязательно должен появиться дядя в голубой фуражке с перекинутым через подбородок ремешком и поводком, накрученным на крепкий кулак. На поводке — рычащая овчарка.
С девушкой по лесу топала толстыми отекшими ногами внушительного вида тетка с пухлым «сидором» за спиной и усталым бледным лицом. Ей очень хотелось присесть на какой-нибудь пень, сгрызть кусок сухаря, хранящегося в «сидоре», но тетка была волевая, не давала себе послабления, упрямо шла и шла вперед.
Это были Аня и авторитетная уголовница, считавшаяся в зоне ее «мужем», бригадирша из женского лагеря Мишаня, сильно изменившаяся за последние дни. Да и сама Аня тоже сильно изменилась.
Обе спешили уйти поскорее и подальше на юг, в зону населенных областей — в Ярославскую, Новгородскую, Владимирскую, затеряться там, лечь на дно, а позже, отлежавшись, может быть, двинуться и дальше, в теплые края. У бригадирши в тех краях имелись свои зацепки и свои родственники, там они не пропадут.
Судьба была благосклонна к Ане, к бригадирше — тоже. Случалось, они и в зону стрельбы попадали, и готовы были расстелиться по земле, закопаться в нее, нырнуть в какую-нибудь глубокую канаву, даже в чужую могилу, чтобы не достал свинец, но стрельба быстро завершалась и опять делалось тихо; отлежавшись в укромном углу, бригадирша с Аней поднимались и шли дальше.
Им везло. Как и Китаеву с магаданским «кумом». Сыктывкар они обошли стороной. Город стоял не на главной железнодорожной ветке, не на самой трассе, а на тупиковом боковом отроге, обойти его было легко. Даже главную железнодорожную магистраль не упустили, хотя она без ориентиров могла легко уйти в сторону — попробуй потом, отыщи ее.
Почти целую неделю Китаев и магаданский «кум» шли спокойно, ни одна лающая собака не попадалась им по пути, — шли вольно, по дороге ловили рябчиков, собирали грибы. Год выдался урожайный, созрело много ягод, попадались богатые брусничные поляны, где не было ни одного зеленого или темного пятна, все было красным красно от густых ягодных россыпей.
Пройдет еще немного времени и даже редкие зеленые листочки станут такими же красными, как и сами ягоды, брусника и клюква, — осталось совсем немного времени, и лето двинется на закат.
— Брусника — самая целебная ягода в мире, — задумчиво проговорил магаданский «кум», швыряя в рот целую пригоршню кисловатой красной дроби, — от всех болезней лекарство. От простуды, от камней в почках, от головокружения, от кровохарканья…
— От плоскостопия, от кривости правого глаза, от пробок в ушах, от вздутия живота… — Китаев засмеялся.
— И от этого тоже, — подтвердил магаданский «кум» без всякой улыбки. К чудо-ягоде он относился серьезно, смешков, шуточек и разных вольностей при обсуждении ягодного чудодействия не допускал. — Зимой от цинги и прочих болезней только брусника, клюква да гнилое мясо и спасают.
— Какое гнилое мясо? — удивился Китаев.
— Обыкновенное, — перехватив недоуменный взгляд, «кум» пояснил. — Мясо специально кладут в темное место, где оно и подгнивает. В гнилом мясе содержатся бактерии, которые укрепляют зубы, не дают кровоточить деснам. Рыбу вообще едят с одной гнилью, вонючую. Чем вонючее рыба, тем здоровее будет человек.
Магаданский «кум» вытянул перед собою руки, посмотрел на пальцы: дрожат или нет? Пальцы дрожали — значит, устал. Значит, нужен отдых. А для отдыха необходима другая одежда — в тюремном рванье на людях не покажешься. Идти по лесу, по болотам и завалам можно и в рвани, прикрывая дыры ладонями, а вот в селе либо в городе… В городах милиционеры ныне обитают зоркие, как мартовские коты, — враз засекут, скрутят, засунут голову под микитки. И хорошо, если начальник патруля окажется человеком, имеющим сердце — не пристрелит на месте, при «попытке к бегству». Большинство же из них не церемонится, нажимает на курок, не задумываясь.
Где можно достать нормальную, цивильную, не запятнанную лагерными метками одежду? Самое простое — заглянуть в какой-нибудь сельский магазин, который местный народ по моде тридцатых годов называет «кооперацией», купить там какой-нибудь недорогой рябчиковый костюмишко, ботинки, пару рубашек и кепку, принарядиться, превратиться из зека в обычного гражданина… Но стоит эта штука денег немеренных. Да и неведомо, можно ли сейчас в магазине купить одежду, есть ли она там после войны?
Вот на рынке купить можно, это магаданский «кум» знал точно, а в сельской «кооперации» — хрен его знает. С другой стороны, рынок — штука прозрачная, виден насквозь, здесь все схвачено милицией, на рынке появляться опасно. Появление в селе тоже не останется незамеченным: местные жители очень зоркие, засекут и доложат куда надо. Либо скрутят и доставят в место, совсем не теплое. Такое тоже может быть. Тогда где достать себе приличный «кустюм» для «отдыха»? Снять с какой-нибудь изгороди или веревки, где одежда вывешена неаккуратными хозяевами на просушку? Вряд ли это удастся. Да и выбор будет небольшим — вместо солидных брюк могут достаться детские штанишки на лямках, а вместо нормальных башмаков — «гусарики»-маломерки.
Все могло быть.
Конечно, самый лучший вариант — забраться в плохо охраняемый сельский магазин, причем желательно, чтобы он имел заднюю дверь с дыркой и ни одного сторожа. Вот это было бы «самое то». Магаданский «кум» малость пошурупил мозгами, поработал головой и пришел к выводу, что надо искать именно такой магазин. И что главное — товар в нем должен быть обязательно.
И Китаев, и магаданский «кум» были знакомы с одной особенностью лесных краев — здесь существовали специальные магазины для лесорубов. Наркомат подкидывал им и еду посытнее, там можно было полакомиться и украинским салом, и камчатской икрой, и краснодарскими яблоками, и каспийской осетриной, да и среди одежды можно было встретить не только грубо пошитые телогрейки с голой горловиной, без воротников, но и зимние шерстяные пальто со смушковыми шалями, шапки, стачанные из волчьих шкур, кожаные перчатки и костюмы прославленного «Мосшвейпрома».
Неплохо бы такой магазин встретить по пути, проникнуть в него и взять пару костюмов с обувью и рубашками. Овладеть полной экипировочкой, словом. Правда, есть сложности — такие магазины наверняка хорошо охраняются… В отличие от тех магазинов, где кроме детских пинеток и банок кильки в томатном соусе вряд ли что найдешь.
— Мда-а, в такой кооперативчик неплохо бы завалиться, — от нарисовавшейся перспективы магаданский «кум» даже губы раскатал в мечтательной улыбке, — очень неплохо бы…
Леспромхозовский магазин им действительно попадется по пути, и случится это очень скоро. Всевышний благоволил к беглецам, но до этого произойдут другие события — совсем недалеко от того места, где сейчас находились Китаев с магаданским «кумом»…

Густого захламленного леса Аня боялась — считала, что здесь живут разные упыри, деды-лесовики, способные защекотать человека до смерти; бабки, летающие на старых, обскребенных до корней, рассыпающихся метлах с кривыми черенками, волки, питающиеся человечиной; и так далее — в такой лес лучше не заходить.
Как выяснилось, напарница ее, могучая женщина с широкими плечами, считавшаяся в зоне «мужиком», такого леса тоже боялась и, видать, были на это свои причины. Впрочем, причины эти остались в прошлом и, собственно говоря, Ане не было по них никакого дела.
Бригадирша хрипела, кашляла, выдыхалась, но сквозь лес перла как трактор, не останавливаясь ни перед каким препятствием, не оглядываясь, и это ее погубило. Собственно, от усталости она потеряла осторожность, хотя чутье имела звериное, опасность ощущала за несколько километров.
Все местные леса до самой Вологды и даже далее — до Рыбинска и Ярославля — прочесывали вохровцы. Боясь за себя, за жизненки свои, вохровцы стреляли в лесу во все, что двигалось или хотя бы издавало звук. Ловить беглецов они не ловили, им было проще уничтожать их, что они и делали с большой охотою. И надо было случиться так, что ясным днем, в свете которого уже ощущались тоскливые осенние нотки, а воздух иногда остывал до стеклянной прозрачности, особенно по утрам, бригадирша с Аней нарвались на вохровский наряд.
Произошло это на берегу неспокойной речушки, которая упрямо облизывала вспененной рябью волн бугристые берега, по обе стороны которых встал благородный лиственный лес. Там, где растет лиственница, воздух бывает особенно чистым, говорят, даже лекарственным, он будто бы настоен на целебных травах, помогает больным людям. Бригадирша решила сделать на берегу речки привал, совершить малые постирушки, которые всегда набираются в пути, сварить горячее едово, например, суп со свежими белыми грибами — ну чем не царское блюдо? — и в предвкушении отдыха, видать, расслабилась, не почуяла вовремя опасности. А когда почуяла, было поздно.
На берегу речки сидел едва ли не целый взвод вохровцев — лакомились ребята американскими консервами, которые, судя по всему, на гулаговских складах только и сохранились — для высокого начальства да для обеспечения экстренных ситуаций, когда требовалось догнать лагерных беглецов. По внешнему виду бригадирши и Ани можно было безошибочно, не спрашивая документов, определить, кто они, что они и куда направляются. И даже адрес мест, в которые направляются, не спрашивать. Все было понятно без всяких слов.
Один из вохровцев — вислогубый белесый сосунок, из вологодских или архангельских — только в этих местах такие люди и водятся, — схватил карабин, который стоял рядом, прислоненный к стволу лиственницы, и навскидку, не целясь, выстрелил.
Хоть и криворук он был, и губаст непомерно, и грамоту знал плохо, а угодил точно в бригадиршу. Могучая женщина, привыкшая волочь на себе все, как паровоз, работать в любых условиях и быстро отходить от усталости, вскрикнула неверяще и повалилась на землю, лицом в муравьиную кучу, не к месту оказавшуюся перед ней.
Аня мигом оценила ситуацию, сообразила, что происходит, и метнулась в сторону. Прыжок у нее был длинным, ловким, как у тренированного лесного зверя — откуда только взялись силы и ловкость? Одно мгновение, всего одно, — и Аня исчезла.
— Держи ее! — заорал меткий стрелок, так удачно уложивший бригадиршу. Пытался выбить из карабина стреляную гильзу, но у него, как у всякого неопытного умельца, заело затвор — ни туда, ни сюда. Молодой вохровец был готов зашвырнуть свой карабин в воду.
Тем не менее вдогонку Ане ударило несколько выстрелов. Одна из пуль прошла у ее головы, буквально около уха, обдала жаром, срубила толстую березовую ветку и, отрикошетив, со шмелиным жужжанием унеслась в сторону.
Два молодых борзых вохровца кинулись было вслед, но очень скоро поняли — не догнать, и, матерясь, поддевая сапогами попадающиеся под ноги красноголовики, повернули назад.
— Ушла! — доложили они командиру, темноглазому хохлу-лейтенанту с висячим черным пушком над верхней губой — будущими усами. Лейтенант явно ладился под великого поэта Тараса Шевченко, возможно, и сам писал стишки.
— Далеко не уйдет, — уверенно проговорил трескучим ломающимся голосом лейтенант, — все равно попадется где-нибудь. Не здесь, так там. Кувыркнется в могилу обязательно. — У молодого лейтенанта существовали свои жизненные принципы, и он их подтверждал, каждый раз следуя неукоснительному выполнению им же разработанных правил.
Целеустремленный был человек.
Аня осталась одна. Поняв, что она одна, заплакала. Опустилась на мягкую, покрытую мхом-волосцом, словно бы шкурой, кочку и заплакала еще сильнее. Без бригадирши она пропадет — собственную кончину она чувствовала отчетливо. Рухнет где-нибудь в лесу на едва приметной волчьей тропе, застынет в беспамятстве. Придут волки, обглодают тело до костей, кости обклюют птицы, оберут каждый отросточек до последней волосинки, до последнего, уже несъедобного волоконца, потом к делу приступит разная лесная тля, — та уже добьет выбеленный дождями, объеденный местными обитателями скелет, уничтожит кости, и на волчьей тропе ничего не останется — будет тропа чистая. Только вот Аня не будет иметь своей могилы, что совершенно неприемлемо для православного человека.
А доблестные вохровцы тем временем решали, что делать с телом бригадирши — то ли закопать ее в яме, то ли оставить ее так, уткнувшейся головой в муравьиную кучу?
— Если закопаем, волки яму все равно разроют, — заявил удачливый стрелок-вологодец, распустил важно губы — он сегодня был героем. — Разроют и сожрут труп. Поэтому лучше бабу эту оставить тут, где она и лежит. — Вологодец довольно рассмеялся.
— Верно, — поддержал его лейтенант, сурово свел вместе темные брови, — пусть лежит тут.
Поковырялись в вещах бригадирши, разгребая их стволами карабинов, ничего путного не нашли. Лейтенант поддел мешок сапогом, и тот, влетев под куст дикой красной смородины, застрял. Куст немедленно обхватил мешок ветками: «Мое! Мое! Мое!»
— Твое, — сказал ему лейтенант и скомандовал подчиненным вохровцам: — Следуем, согласно заданию, дальше.
Выплакавшись, Аня тоже поднялась с места — понимала, что засиживаться нельзя ни на минуту, здесь тоже могут появиться удачливые стрелки по живым мишеням, и тогда может случиться что угодно. Вон что они сделали с Мишаней, Аниным «мужем». В следующий миг она поймала себя на том, что какие-то две недели свободы научили ее простой вещи — удивлению, а точнее — удивленным слезам. Она готова плакать по бригадирше. Но стоит ли по ней плакать — вот вопрос. Аня подхватила свой «сидор», метнулась в сторону, под прикрытие кустов, на ходу подцепила ладонью горсть смородины, кинула в рот и почти беззвучно исчезла, словно бы ее и не было.
С бригадиршей было тяжело, иногда даже дыхание останавливалось, так было тяжело, но зато — надежно, спина у бригадирши была каменная, за нею хорошо было укрываться… А как будет сейчас, без лагерного «мужа»? А?
Этого Аня не знала.

— То, что мы сделали, власть нам никогда не простит, — сказал магаданский «кум» Китаеву. На ходу ободрал листья с низко растущей березовой ветки, вытер грязные руки.
— И не надо нас прощать, — хмуро отозвался Китаев. — Никто этого не просит, ни ты, ни я… Как никто не узнает, что конкретно в ходе восстания сделал каждый из нас.
— Всякая пуля оставляет свой след, — резонно заметил магаданский «кум», — следы эти не повторяются. Как отпечатки пальцев у человека.
— «Кум», ты чего, совсем меня считаешь невеждой?
— Упаси Господь! Настала пора расставаться со стволами.
Они уходили от осени, а осень настигала их — ярко желтели мелкие листья на березках, угасающая листва на осинах была серой, неопрятной, и если бы не одуванчиковые вкрапления, были бы осины совсем тусклыми, кленовые ветки на глазах становились красными… Уйти от осени было невозможно, и осознание этого порождало внутри грустные ощущения. И «куму» магаданскому, и Китаеву с одинаковой печалью вспоминались родные лома, люди, с которыми они расстались и не знали теперь, удастся им когда-либо увидеться или нет, улицы, где они жили, небо, принявшее к себе души их предков…

По дороге встретили неплохое место, чтобы похоронить стволы: сильная, с холодной водой речка, в которой имелось несколько глубоких, с течением, закручиваемым в глубокие воронки, ям. В одну из таких ям магаданский «кум» и предложил бросить оружие.
Китаев отрицательно покачал головой.
— Мне кажется, рано еще… Не находишь?
Вместо ответа магаданский «кум» упрямо вздернул подбородок, в глазах засветились крохотные свечки.
— А мне кажется, самая пора, — сказал он.
— Вначале надо одеждой обзавестись, а потом от стволов избавляться, — пояснил Китаев. — Понял, голова садовая?
Магаданский «кум» опустил подбородок, крохотные свечки в его взоре погасли, и он произнес сиплым, продырявленным простудой голосом:
— Ладно, пусть будет по-твоему.
Совсем недалеко от них, примерно в километре, басовито прогудел паровоз, потом донесся дробный стук колес — сквозь тайгу шел груженый подзавязку, тяжелый товарняк. Брыль встревоженно вытянул голову. Прислушался.
— А ведь этот состав по наши души стучит колесами, — тихо проговорил он. — Как выражался у нас в Сусумане один «кум», «Маткой чую!».
Китаев согласно кивнул, горло ему внезапно сдавила невидимая рука: а ведь Брыль прав, это так… Он помял пальцами кадык, словно бы хотел сбросить с шеи чужие цепкие пальцы. Закашлялся.
— Не слишком ли близко мы подошли к дороге? — отдышавшись, отплевавшись, спросил он.
Магаданский «кум» задрал голову, нащупал в сером небе светлину, — там, за облаками, пряталось солнце, — прикинул по нему время и проговорил коротко:
— Вроде бы нет. — Потом добавил: — Гораздо хуже будет, если мы вообще уйдем от железной дороги, потеряем ее.
— Не должны потерять…
— Ладно, пошли дальше, — подумав, магаданский «кум» кивнул согласно. — Дорога действительно не должна от нас уйти.

Отсыпаться теперь приходилось большей частью днем, а идти ночью — этот партизанский метод продвижения у цели был особенно люб магаданскому «куму», он его до мелочей изучил в Белоруссии, познал, что это такое на деле, когда вокруг пальца обводил немцев и совершал с отрядом ночные налеты.
Иногда они приближались к железной дороге едва ли не вплотную, но тут же старались оттянуться в лес.
Нашли они и магазин, о котором так много говорили. Магазин никто не охранял — в этом повезло очень, как повезло и в другом: «кум» оказался незаменимым специалистом по части взлома замков и раскупоривания различных помещений типа этой торговой точки. Когда уходили из магазина — уходили бесшумно, присыпая свои следы махоркой, позаимствованной на одной из полок, — магаданский «кум» снова замкнул замок, словно бы здесь ничего не произошло. И порядок в магазине оставили такой же, что и был до их прихода.
У «кума» глаза были, как у охотничьей собаки, — он видел в темноте.
— Чудо-юдо рыба-кит, — восхитился Китаев и вновь подумал о том, что свобода здорово меняет человека, выкручивает его, как мокрую тряпку, выдавливает лагерную грязь, хотя многое и оставляет… Находясь в зоне, он никогда бы не произнес детскую присказочку «чудо-юдо рыба-кит», а сейчас она сама вылетела из него, словно бы некая веселая шелуха.
Не сдержался Китаев, улыбнулся, притиснул к лицу костюм, новенькие полуботинки, наволочку, в которую побросал разную мелочь — две пары нитяных носков, два платка, рубашку, бритвенный прибор, два куска мыла — хозяйственное и туалетное, — кепку с широкими краями, явно сшитую по кавказским лекалам. Здесь, на Севере, мода процветала другая — в ходу были кепки-восьмиклинки, маленькие, с аккуратным козырьком, очень любимые блатным народом.
Когда покидали магазин, магаданский «кум» продвинулся к двери, оглянулся, проколол темноту острым взглядом. Что он там увидел, было непонятно, но, похоже, что-то увидел, вздернул голову, словно полковой командир на плацу, увиденным остался доволен, сделал знак Китаеву: на этом все, уходим!
Китаев поспешно распечатал две пачки махорки, присыпал длинный растрескавшиеся порожек у задней двери, потом следы на крохотной песчаной площадке, в лесу распылил остатки махорки — табак был острым, любой собачий нос способен свернуть набок.
Послушав тишину леса, они направились к железной дороге — побоялись потерять ее. Некоторое время вообще шагали по шпалам, совершенно не боясь, что из темноты может вынырнуть состав — поездов на воркутинском направлении ходило мало. По неохраняемому мосту переправились на другой берег реки и снова углубились в лес.
— Будет за нами погоня или нет? — спросил Китаев у магаданского «кума».
— Все зависит от того, как скоро в магазине обнаружат пропажу. Будем надеяться, что сегодня они ее не обнаружат.

А Хотиев тем временем готовился к штурму Воркуты. Это был второй штурм. Первый не удался — Воркуте подоспела подмога, и на помощь пришли не вохровцы, которые не умели воевать — только пальцы растопыривали да отклячивали губы, а настоящие фронтовики: прокуренная, все на свете повидавшая, с заплатами не коленях от ползания по-пластунски пехота. Дрались на равных: и восставшие, и защитники Воркуты. И не приди защитникам в критическую минуту восемнадцать десантных Ли-2, зэки взяли бы верх.
А сейчас Хотиев лежал в цепи атакующих и лихорадочно соображал, как бы захватить местный аэродром. Если удастся захватить аэродром, то тогда и город, отрезанный от всякой десантной подпитки, взять будет несложно. Но не один Хотиев был такой умный, в городе тоже были умные командиры, они скорее дадут повыбивать себе все зубы, чем расстанутся с аэродромом.
Пропыленная воркутинская пехота хоть и была изрядно помятой, а с приходом свежих сил, тренированных десантников, приободрилась, пошла в контратаку и не пустила Хотиева в город. Теперь предстояла вторая попытка…
Настроение у Хотиева было плохое и предчувствия плохие, ныло сердце, перед глазами плавали неровные серые круги, растворялись в воздухе — Хотиев не спал уже несколько ночей подряд, прикидывал варианты штурма и не мог найти тот, который принес бы ему удачу. И очень жаль, что Гаврилов не был ему сейчас помощником, хотя мужиком оказался толковым — настоящий командир полка, а может быть, даже и дивизии, — вчера вечером зэка Гаврилова подстрелили: попал под автоматную очередь, три пули застряли у него в груди, одна — в животе. Вряд ли Гаврилов доживет до утра. Хотиев ворочался на стылой земле, ощущал, как сквозь телогрейку в тело проникает холод и соображал, как же действовать в предстоящем штурме. Одно было хорошо — все, кто пришел в Воркуту, имели стволы, — вплоть до артиллерии, захваченной по дороге (несколько пушек прикатили с собой) — оружия, в общем, имели достаточно, и запас патронов был приличный. Хоть об этом-то не надо было думать.
Он посылал две группы на аэродром — разведать, понять, есть ли уязвимые места, дырки, в которые можно было бы вколотиться и проникнуть на летное поле, выбить оттуда пехоту, или что там есть — БАО (батальон аэродромного обслуживания), но обе группы вернулись ни с чем. Только потеряли несколько человек убитыми — аэродром находился в плотном пулеметном кольце, не пробиться. Словом, было отчего печалиться.
Смерти Хотиев не боялся. Жаль только, не удастся увидеть родные места, золотистые верхушки гор, замыкающие сочинский горизонт, море, сад свой, в котором росла айва величиной с тыкву, и мать осенью готовила из этих «тыкв» роскошное варенье; прозрачную говорливую речку, в которой руками ловили форель. Жаль, что ничего этого больше не будет.
Что же касается остального, даже собственной жизни, то здесь Хотиев был спокоен: если надо будет умереть, он умрет. Наверное, точно также спокойно умрет и большинство людей, пришедших с ним в Воркуту.
На земле взвихрился холодный ветер, прилетевший издалека — судя по всему, с самого океана, — поднял мелкую жесткую пыль, разный мусор — тряпки, обрывки бумаги, перья, забил Хотиеву глаза. Он отер их рукавом телогрейки, повернулся к Егорунину, лежавшему рядом:
— Неплохо бы бинокль где-нибудь раздобыть.
Бинокль, который имелся у них раньше, был разбит крупнокалиберной пулей, случайно угодившей в него.
— А что! — Егорунин промокнул простуженный нос какой-то смятой серой тряпкой, — похоже, оторвал от старого матраса и теперь использовал вместо платка — кивнул согласно. — Совершим бросок на ту сторону и отнимем. За нами не заржавеет.
В ответ Хотиев тоже кивнул, вновь притиснулся к земле: ему надо было найти выход, которого он не видел, придумать, как взять крайние дома, хотя бы один дом, а дальше он сообразит, как быть. В крайнем случае ему подскажут — опыт уличных боев у большинства фронтовиков имелся…

Лишь на следующий день, когда подоспела пора лечь на дневку, Китаев и магаданский «кум» примерили добытое ночью «партикулярное платье».
Китаев натянул на себя брюки, потом рубашку, которая оказалась сшитой из вискозы — ткани, обладавшей свойствами шелка и приятно, как хлопок, пропускавшей воздух, мягко облегавшей тело, — и почувствовал, что он вот-вот задохнется от прилива какой-то жгучей радости.
Все было понятно — в лагере, на зоне, такую одежду никто не носил — слишком уж хороша! Китаев натянул на рубашку пиджак, пошевелил плечами. Магаданский «кум» не сдержался, поцокал восторженно языком, поднял правую руку с оттопыренным большим пальцем и произнес только одно слово: «Однако!» Замолчал — больше ничего не смог произнести. — Видать, тоже перехлестнуло дыхание.
Так и молчали несколько минут, пока Китаев не обулся в полуботинки и не притопнул ногами:
— Не ботинки, а картинки, вот какие полботинки, — настроение было такое, что ему захотелось подурачиться. Как школяру, получившему переходящий красный вымпел лучшего ученика класса. — Папе сделали ботинки, не ботинки, а картинки. Папа ходит по избе, бьет мамашу…
— Сплошной восторг, — наконец выдавил из себя магаданский «кум», поспешно развернул свою наволочку и также начал переодеваться. — Ах, какой восторг!
Ну разве могут быть произнесены такие слова в лагере? Там в ходу была совсем другая речь. Магаданский «кум» вертелся как мог, стараясь разглядеть себя со стороны, но если не имеешь зеркала, то собственный затылок вряд ли увидишь; наконец Брыль устал от ненужных потуг и спросил у Китаева:
— Ну как?
Китаев показал ему большой палец:
— На пять! Аттестат с отличием можно выдавать прямо на руки.
Новая одежда преобразила их, сделала людьми. Китаев это почувствовал особенно остро, магаданский «кум» тоже почувствовал. Лица их украсились счастливыми, какими-то неверящими улыбками, фигуры выпрямились, оба они помолодели, хотя после зоны человек не может помолодеть никак — чисто физически организм не позволит.
— Только зачем он мне, этот аттестат?
— Мало ли, — Китаев не удержался от колючего выпада, — пригодится. Можно вместо носового платка использовать, можно в туалете заместо газетки почитать.
Лес в этих краях был иной, чем встречался им раньше — захламленный, путаный, сильно посеченный — в два счета можно сломать ноги; если окажешься тут один и, не дай Бог, поломаешься, — не выберешься из него никогда… Но в отличие от лесов более северных, здесь народ бывал чаще — следы человеческие встречались почти на каждом шагу. А это, извините, штука нежелательная: столкнуться среди деревьев с каким-нибудь местным стукачом или даже обычным ротозеем-семиклассником из здешней школы — беда: и тот и другой обязательно донесут и приведут людей с собаками и карабинами. Но об этом даже думать не хотелось, да и наши герои находились совсем в ином состоянии. И в настроении соответственном. Китаев вдруг увидел под поваленным стволом, в ложбине под расщепленной надвое макушкой, яркий красный цветок с желтой середкой и темными пятнами по алому фону, — крупные лепестки были похожи на крылья диковинной тропической бабочки — и в неком ошеломлении отступил назад.
— Брыль, это же мак, южный мак, который не растет в северных краях, — изумленно проговорил он, — ты только погляди, «кум»!
— Вижу, — коротко произнес Брыль, прищурил один глаз. — На севере тоже есть красивые цветы, но таких нет.
Китаев хотел сорвать цветок и преподнести его магаданскому «куму», но тот остановил его:
— Погоди, не рви, — Брыль наклонился над цветком, оценивающе осмотрел его. — Пусть растет. Это хорошо, когда южные цветы продвигаются на север… Вдруг мак здесь приживется?
— Но все равно далеко на север он не продвинется. Мерзлотная земля не даст.
— А вдруг? Есть же такое волшебное слово «вдруг»! — было в магаданском «куме» сокрыто что-то сентиментальное — не все съела лагерная кислота, остались осколки хорошего, того, что делает человека человеком, сидит все это в душе у Брыля, не пропадает.
Осознание этого даже настроение подняло у Китаева. Жаль, нет у него шкалика какого-нибудь портвейна или «вермути», тогда бы они отметили свои обновки… Но ничего — будет в конце концов и на их улице праздник. В это Китаев верил.
Надо было, пока светло, выбираться из захламленного леса и двигаться дальше, не то в темноте в этих дебрях можно серьезно поломаться и застрять тут надолго.

От оружия освободились на берегу большой реки с черной пенистой водой.
— Интересно, что это за река? — спросил у напарника Китаев. Голос его был встревоженный… Карту бы им сюда географическую, но карты не было.
— Судя по ширине и размаху — Печора. Но Печора ли это?
Вода в реке была такой темной, что в ней даже небо не отражалось, лишь крупные облака оставляли светлые мазки и все, больше ничего не было. Если это Печора, то значит, гулаговскую зону они еще не прошли. Зона еще и дальше протянется, в Вологодскую область.
Берег у реки был высокий, сыпучий — с него все время гибкими серыми струями стекал песок. В воздухе висело какое-то странное, вызывающее ощущение опасности дребезжанье, затем возникал и через несколько мгновений пропадал глухой предупреждающий звук. Сверху было видно: в темной прозрачной воде мелькают проворные тени — то щучки-травянки гоняют мальков, проглатывают несчастных десятками, — так ведь всю реку выхлебают.
Посреди реки шел старый колесный пароход, звучно шлепал плицами, черный длинный хвост дыма словно бы был приклеен к его трубе, никак не мог оторваться. Магаданский «кум» на всякий случай присел за куст: а вдруг капитан в бинокль засечет людей, стоящих на берегу? Если засечет, да еще увидит оружие — мигом доложит куда надо. Речные капитаны, они такие — и биноклями любят баловаться, и сообщать результаты своих наблюдений.
Когда пароход заполз за остров, остался только виден черный кучерявый дым, Китаев, ловя себя на том, что ему жаль расставаться с оружием, швырнул в воду автомат и следом, вдогонку — автомат еще не успел долететь до темной, похожей на деготь ряби, — запасной диск.
— Вот и все, — произнес он тихо. Автомат взбил гряду брызг, диск булькнул коротко, глухо, будто булыжник; попорченная было рябь через мгновение вернулась в прежнее кружевное состояние, словно бы некий опытный мастер поработал спицами.
Привстал, глянул в воду — виден автомат, лежащий на дне, или нет? Ни диск, ни сам автомат видны не были. А через какой-нибудь час, судя по тому, как осыпается берег, на это место течение натянет слой песка, дно сровняется, и там тут же обоснуются какие-нибудь рыбешки. Автомат с диском будут похоронены навсегда — никто никогда их уже не найдет.
— Твоя очередь, «кум», — тихо проговорил Китаев.
Магаданский «кум» несколько мгновений подержал винтовку на весу, будто ребенка, поморщился жалобно и поцеловал приклад — не хотел прощаться с оружием, — потом поцеловал затвор…
Несколькими ловкими движениями вытащил из магазина обойму с тусклыми, наверное, еще довоенного выпуска патронами, поцеловал и обойму, затем коротким резким взмахом отправил обойму в воду.
Обойма косо, почти беззвучно вошла в рябь и скрылась в темноте течения. Следом магаданский «кум» послал в воду винтовку. Пока та летела, молча перекрестил ее. Все, теперь они остались без оружия, защищаться уже будет нечем, если только собственными кулаками. Магаданский «кум» не выдержал, вздохнул зажато. Оружие было жаль.
Закрапал мелкий нудный дождик. Брыль поднял воротник пиджака, скосил глаза на небо.
— Однако неплохо бы обзавестись зонтами, — сказал он. — Не то после двух дождей обновка обратится в тряпку для мытья пола.
— Зонт — это позавчерашний день, Брыль. Современные люди носят плащи. Я из Германии, например, привез… Трофейный.
— Привез трофей — это хорошо. Но толку-то от него?
— Остался в Питере, у матери. Вполне возможно, она в нем и ходит. С одеждой сейчас наверняка туго, а плащ такая штука, что и для женщины сгодится, и для мужчины… Универсальная вещь. Вешчь!
Магаданский «кум» нахлобучил на голову кавказскую кепку, засунул руки в карманы и молвил мрачно:
— Пошли отсюда, друг сердечный, — голос его сделался озабоченным, обрел некую деловую скрипучесть. — Кроме зонта нам неплохо бы какие-нибудь документики добыть. А зонт потом.
Брыль был прав: документы были нужны позарез. Но где их взять? Украсть, заказать какому-нибудь прохиндею из уголовного мира, чтобы за небольшую сумму изготовил два паспорта, или поступить как-то еще?
Что делать, Китаев не знал. И Брыль не знал.

Жизнь — штука, следует лишний раз повториться, удивительная, особенно если сложное, мудреное, со множеством психологических, физиологических и прочих винтиков существо под названием человек, повсеместно именуемое не иначе как «венец природы» (хотя по ряду качеств даже собака стоит выше «венца природы»), почувствовало себя свободным. Откушал воли человек, хлебнул вкусного варева и потихоньку начал забывать о каторжном прошлом, о колючей проволоке, вертухаях и «кумах».
Китаев и Брыль вышли к большой автомобильной трассе, загаженной синим бензиновым взваром, ядовитым духом разбитых аккумуляторов, горелой резины; украшенной брошенными покрышками, вышедшими из употребления, а когда-то очень нужными железками, тряпьем, испачканным солидолом, множеством ободранных, со щепой, висящей, будто рваная материя, бревен, вылетевших из чьих-то не очень бережливых кузовов, и прочим неприглядным хламом, который обязательно находит себе место на обочинах всех без исключения отечественных дорог… Куда бы эту дороги ни вели.
Некоторое время наши герои, прячась в веселом березовом леске, очень молодом, ошеломляюще белоствольном, пахнущем вениками, следили за дорогой, пропускали поток, пытаясь определить, куда какой автомобиль следует. Особо засекали мотоциклы, на которых часто ездила милиция, но милиционеров, слава Богу, не увидели ни одного.
— Ну что, брат Брыль, задача ясна, как ночная звезда на чистом ночном небе, — сказал Китаев и потер руки. — Выходим на поворот, где машины сбрасывают скорость, и ныряем под первый же брезент.
— Крытый брезентом грузовик — лучший вид транспорта, — поддакнул Брыль.
Они двинулись по березовому леску вдоль дороги — искать подходящий поворот. И тут произошло неожиданное.
Над поворотом, который они избрали для десантирования «под брезент», нависал косой срез земли. Минут на десять они задержались на нем, прикидывая, как ловчее спуститься вниз, сколько времени займет эта операция — были полностью заняты делом, которое целиком овладевает вниманием… И неожиданно вздрогнули, присели, готовые кинуться в разные стороны, когда сзади раздался тихий усталый голос:
— Эй!
Китаев глянул на магаданского «кума», обнаружил, что в глазах его страх смешался с сожалением — Брыль в эту минуту жалел о том, что они утопили оружие…
— Эй! — вновь послышался все тот же тихий, до самых краев наполненный усталостью голос. Прозвучало в нем на этот раз что-то очень знакомое, и Китаев стремительно оглянулся.
Он не поверил глазам своим: в десяти метрах от них, в густеющем березняке, среди нежных, обтянутых белым атласом деревьев стояла… Аня.
Китаев поспешно прикрыл глаза ладонью — не поверил тому, что видел. Привада это, бесовское видение, Аня блазнится ему, не иначе. В ответ на это Аня неожиданно засмеялась, и Китаев наконец-то понял: явь это, самая настоящая явь, и нет в ней ничего колдовского. Вздохнув освобожденно, ткнул локтем напарника:
— Это свои, «кум».
Магаданский «кум» неверяще привстал, разогнулся: в мире всякие чудеса случаются, но чтобы такое… Брыль покачал головой, у него словно бы что-то образовалось в глотке и голос исчез. Брыль помял пальцами кадык. Бледность, натекшая на его лицо, исчезла, на щеках появилась живая розовина.
И Китаев тоже ощутил, что голоса у него нет, — пропал голос, ни туда, ни сюда, даже писка нет, горло будто бы сдавили крепкие чужие пальцы. Китаев, преодолевая что-то в себе, улыбнулся ответно и произнес едва слышно, — голос еще не вернулся, но шепот уже был:
— Я искал тебя.
Аня сделала несколько шагов, выходя из березняка, остановилась. Плечи у нее перекосились, задрожали, она прижала ладони к щекам и опустилась на колени. Березняк накрыл ее с головой, даже платка, которым были покрыты волосы, не стало видно. Китаев кинулся к ней, по дороге сшиб хилое, рано начавшее сохнуть деревце.
— Аня!
Вот теперь можно было сказать, что голос у него появился. Магаданский «кум» только головой покачал:
— Дела твои дивные, Господи! — Так люди, не верившие в Бога, начинали в него верить.
Китаев поднял Аню на ноги, отряхнул на ней одежду, подвел к Брылю.
— Мда-а-а, — проговорил тот изумленно и покачал головой.
— Слишком уж ты, «кум», чувствительным сделался.
Аня вытянулась перед магаданским «кумом», улыбнулась. Улыбка у нее была неровной, скошенной, а в глазах стояли слезы — крупные, горькие, они скапливались и неспешно стекали вниз, ныряли за воротник.
— Аня! Анька! — пробормотал Китаев сдавленно и в следующий миг прижал ее к себе, погладил рукой по вздрагивающим плечам.
Было их двое, теперь стало трое, но вот хлопот сделалось не в полтора раза больше, не в два, а раз в пять, наверное… И это — хорошо.

Узнав, что Китаев из Ленинграда, Аня обрадовалась:
— Я там на практике была…
— В школе? — удивился Китаев.
— Почему в школе? Когда училась в музыкальном училище… Меня на целый месяц отправили в театр комедии. Музыкальной комедии, — поправилась она.
— Так ты музыкантша?
— Ага. Играю на фортепиано.
С музыкантами Китаев в своей, еще очень недолгой жизни близко не сталкивался, на фронте их не было — не видел ни разу, в лагере тоже не попадались. Может быть, встречались в голодном синюшном Питере, в блокаду, но там невозможно было отличить музыкантшу от кастелянши или даже от какого-нибудь голодного дедка, завернувшегося от холода в дамский капор: голод, блокада сделали равными всех, кто находился в городе. Там не было ни мужчин, ни женщин, ни музыкантов, ни пекарей, ни бойцов зенитных расчетов, круглосуточно стынувших на крышах в ожидании очередного воздушного налета, ни могильщиков с Пискаревского кладбища, ни тощих, как луговая трава, молчаливых железнодорожниц с Московского вокзала… Всех одинаковыми сделала война, они ничем не отличались друг от друга, точнее, были одинаково безлики.
— Играю на фортепиано, — еще раз подтвердила Аня и прикусила зубами внезапно задрожавшую нижнюю губу.
— Если прямо сейчас тебя посадить за инструмент, сыграть сможешь? — спросил Китаев.
— Нет.
Магаданский «кум» думал о чем-то своем, скреб пальцами затылок, морщился, словно бы внутри у него сидела боль и он никак не мог с нею справиться, потом перестал терзаться неведомыми мыслями, поднял голову и сказал:
— Садиться в машину на ходу не будем. Остановим шофера и попросимся в кузов. Думаю, он не откажет, все-таки с нами женщина.
Брыль оказался прав: через полчаса они уже сидели в кузове старенького, прошедшего фронт «Уралзиса», принадлежавшего какому-то колхозу (на бортах его имелись дыры от осколков, заделанные обрезками досок) и, отворачивая лица от ветра, неслись на юг, прямо на желтое, ставшее по-осеннему тусклым и прохладным солнце.
Машина была приспособлена для перевозки людей, в кузове имелись навесные скамейки, на них наши беглецы и уселись.
Очень удобно это оказалось. Давно с таким комфортом не ездили. Китаев даже подумал невольно — с фронта не ездили, с той поры…
Магаданский «кум» горбился на скамейке, втягивал голову в воротник пиджака и думал о том, сколько километров они проехали. Неплохо бы, конечно, было иметь в заднице спидометр или хотя бы велосипедный счетчик верст и километров, он бы тогда подбил бы все бабки в голове и сообщил своим друзьям, где они находятся, но счетчика не было…

Вторая попытка штурма Воркуты успеха не принесла: Хотиеву не удалось взять не то чтобы город — не удалось взять хотя бы один длинный, набитый жильцами, как муравейник, шахтерский барак — из окон всех бараков, из подвалов, с крыш били пулеметы.
Подмогу Воркута получила нешуточную. Хотиев потерял треть своих людей и откатился на линию, где стоял до штурма — тут и окопы уже были отрыты, и ям спасительных было много, а теперь неплохо было бы соорудить еще и несколько землянок. Чтобы было где греться.
Воркуту очень хотелось взять, Воркута для многих зэков-«политиков», находящихся здесь, была как свет в конце тоннеля — они верили в то, что город этот и амнистию им может дать, и реабилитацию, и вообще все грехи, накопившиеся в последнее время, смыть, и со Сталиным помирить, и разных деятелей неправедных, натянувших на себя чекистские фуражки, наказать. С другой стороны, даже если убьют, не страшно: смерть все-таки лучше жизни, которую им обеспечивали вохровцы на пятьсот первой стройке.
Ночь была тревожной, за бараками гудели машины — их не было видно, только слышно, но и без «картинок» было понятно, что легавые, подкрепленные армейской силой, что-то затевают. Вот сапоги с морковкой, свистки ряженые! Никак уняться не могут.
Что происходило ночью, стало видно утром — из-за бараков торчали стволы нескольких пушек. Были тут и «сорокапятки», которыми когда-то на фронте отбивались от танков, были и «семидесятишестимиллиметровки». Егорунин, без всякого бинокля осмотрев артиллерию, удрученно покачал головой:
— Сегодня они нас раздолбают. Даже зэковских телогреек не оставят.
— Может, пока они не загнали снаряды в стволы, совершить рывок к баракам и захватить часть пушек? — возбужденно проговорил шустрый чернявый зек в морском бушлате, натянутом на лагерную робу, как на форменный пиджак.
— Пулеметы не дадут — это раз, и два — пушки у нас ведь тоже есть. Снарядов нету, — сказал Егорунин.
— А что, давайте попробуем, — неожиданно согласился с чернявым Хотиев.
— Отлично! — еще больше взбодрился чернявый. — Семи смертям не бывать, а одной не миновать!
Он был неплохо вооружен — ну совсем как на фронте: автомат, два диска, к поясу прицеплена граната (где-то разжился и «карманной артиллерией»), решимости хоть отбавляй.
В атаку пошли немногие, только добровольцы — человек пятьдесят.
«Жаль, Гаврилов скончался, — проводив глазами смельчаков, подумал Хотиев. — Выжил на фронте, но не выжил здесь. Вот судьба! Он бы здорово помог: фронтовой опыт огромный, повидал много». — Хотиев не выдержал, стиснул зубы.
Пулеметы молчали, хотя опростоволоситься и не заметить этой атаки пулеметчики никак не могли. Через мгновение стало понятно, почему они молчали — дружный залп по бегущим людям сделали «сорокапятки», рубанули осколочными, следом за первым залпом дали второй.
От пяти десятков людей, наступавших на воркутинскую артиллерию, осталось человек пятнадцать — восемнадцать. Поняв, что никто из них не доберется до пушек, оставшиеся резко развернулись и рванули назад. В спину им ударил последний залп, поднял груды запорошенной изморозью земли, пыль, камни, смел людей. Хотиев опустил голову на руки: не надо было терять людей и разрешать эту атаку.
В аккуратную яму, умело подправленную лопатами, в которой лежал Хотиев, свалился зек в матросском бушлате. Из-под кепки, повернутой козырьком назад, у него текла кровь.
— Егорунин, перевяжи товарища, — приказал Хотиев.
Любая царапина на голове рождает много крови, иногда целый ручей — очень уж частая сеть кровеносных сосудов находится под волосами. Егорунин легко, едва прикасаясь к волосам, протер голову зеку огрызком старого кухонного полотенца, оглядел рану, из которой сочилась кровь, проговорил успокаивающе:
— Ничего страшного. Осколок задел по скользящей. Да и сколько может быть осколков у снаряда от «сорокапятки»? Ноль целых, ноль десятых… Снарядик-то — во! — Егорунин сложил пальцы в крохотный кружок. — Жаль, что из лекарств у нас только марганцовка и анальгин, больше ничего.
— Хватит и этого, — пробурчал неудачник в матросском бушлате. — Заживет бестолковка. Только зачем она нужна?
— Пригодится, — резонно заметил Егорунин.
А Хотиев продолжал думать о том, что ждет их печальная судьба — расщелкают зеков из пушек, как тараканов. Что делать? Отходить от Воркуты в тундру? Только вот там они будут как голенькие на ладони. Хорошо еще, что у воркутинцев минометов нет, не то они бы уже начали смешивать зеков с землей и грязью из-за крыш бараков. Но минометы воркутинцы почему-то боятся выдвигать на позиции — наверное, считают, что могут случайно зацепить жилые бараки. Хотиев стиснул зубы и вновь опустил голову.

Хоть и было лицо у Ани Богдановой усталым, немного растерянным — она, впрочем, как и Китаев с магаданским «кумом», не знала, что с нею будет завтра, послезавтра, через неделю, и это откладывало отпечаток на лицо, глаза, даже на руки, но все равно лицо у нее уже было другим.
Это было лицо человека, побывавшего на воле.
— Нам только, Ань, надо найти для тебя одежонку посправнее, — сказал Брыль. — Тогда ты совсем другой станешь.
— Надо бы, — неуверенно проговорила Аня, — да видишь…
— Решим мы эту задачу, не горюй. Дай лишь немного времени…
Тусклый костерок, разожженный в лесу, в яме, чтобы его невозможно было засечь, слабо освещал их лица, бегал, рождая подвижные тени, которые то возникали, то исчезали.
— Подальше на юг нам надо уйти, — втолковывал «кум» своим спутникам. — Как можно далее, и в какой-нибудь лесной деревне, где милиция бывает раз в год и то проездом мимо, залечь на зимовку. А весной нас уже ни один человек в Советском Союзе искать не будет, — Брыль замолчал и поворошил прутиком огонь в костре.
— Да-а, мы пока еще идем по проклятым местам… Ты прав — надо уходить от них дальше, — поддержал «кума» Китаев.
— На Мульде был расстрелян целый лагерь, мужской — ни одного человека не осталось, — медленно, тяжело размышляя о чем-то своем, произнес магаданский «кум».
— У нас в бараке старые зэчки рассказывали об этой Мульде. — Аня вздохнула едва слышно. — Говорят, все произошло на строительстве какой-то железнодорожной ветки. Там тоже восстали зеки.
— Точно, — подтвердил магаданский «кум». — На строительстве двадцатипятикилометровой ветки из Мульды в Хановей. От лагеря того ничего не осталось, только мозги на потолке да кровь на стенах. Баб туда специально забрасывали уборку делать… Говорят, некоторые из них потом поседели.
— Вообще считается, здешние лагеря отличаются особой жестокостью, — произнес Китаев. Не хотелось ему поддерживать тему о лагерях, ан нет, не устоял-таки, втянулся. И тут же умолк, будто на рот повесил замок.
— Лишь одна воркутинская тундра знает, сколько этапов здесь было расстреляно. Был тут деятель по фамилии Кашкетин, — Брыль поморщился, — специалист по троцкистам. Всех троцкистов он пропускал через свою гребенку. Как-то собрал этап из троцкистов, примерно тысячу триста человек, вывел в тундру. Время было хорошее — весна, самый конец апреля, солнце светит так, что хоть глаза не открывай — выжечь может. Вывел Кашкетин из лагеря первую колонну, приказал взять вещи и направил в тундру. На вопросы «Куда нас?», «Куда идем?» Кашкетин отвечал бодро: «В лучшую жизнь». «Не шутите, гражданин начальник», — говорили ему наиболее храбрые зэки, но Кашкетин, как всякий смелый революционер, только рукой помахивал призывно и вещал свое: «Там и еда будет, и тепло, там даже сны снятся хорошие». Так колонна двигалась в лучшую жизнь, как в счастливый сон… Шла недолго, минут двадцать пять, — магаданский «кум» вздохнул натяжно, словно бы в глотку ему что-то попало, поперхнулся воздухом и умолк.
— А дальше-то? — спросила Аня.
Брыль молча покачал головой. Молчал он, наверное, минуты две, потом заговорил опять.
— Через два с половиной километра их встретили пулеметы. Положили всех — все двести человек. Так расправились с троцкистами, ни одного на развод не оставили. А Кашкетина наградили орденом Ленина. За выдающиеся заслуги перед партией и правительством.
Аня невольно передернула плечами, глаза у нее сделались глубокими, непроглядно черными.
— Страшно!
— Не то слово. — Магаданский «кум» снова вздохнул. — Говорят, что от всех троцкистов по стране осталось только девяносто три человека. Да и то они были подсадными стукачами, хрипло крякающими утками.
— «Политическими»?
— Конечно. Других к троцкистам не подсаживали.

Достать обновки для Ани решили тем же способом, что добывали и для себя — магаданский «кум» был настроен творчески, готов был залезть в магазин даже через печную трубу, чтобы не вскрывать наружную дверь, не ломать замок и не оставлять после себя следов.
— Человек-невидимка, — одобрительно прохмыкал в адрес «кума» Китаев. — Кстати, новые вещи нужны не только Ане, но и нам. На случай, если наступит холодное время. Я пойду с тобой.
— Нет, я пойду один, — упрямо проговорил магаданский «кум».
— Иди! — поняв, что Брыля не переубедить, Китаев махнул рукой. Про себя же подумал о том, что все равно подстрахует «кума» — на всякий случай.
Лесные сельские магазины были похожи друг на друга, словно рождены одной матушкой — и крыльцо неказистое, и окна хлипкие, и труба высокая, чтобы дым из печки не опускался книзу и не щипал глаза, и замки одинаково здоровенные, из числа тех, что если грохнется на ногу, то ногу придется ампутировать, но при всей своей громоздкости замки эти едва ли не пальцем можно открывать и так далее. Хотя, вполне возможно, в соседней области, в Архангельской или Вологодской, после войны все могло быть переиначено, и окна вставили крепкие, и замки поменяли на небольшие, хитроумные, немецкие, ни пальцем, ни отмычкой ни откроешь, нужен ключ, и крыльцо взяли, да подняли ровно настолько, чтобы в магазин не затекала весенняя вода. Все зависит от головы, которая управляет хозяйством.
Магаданский «кум» отделился от спутников и исчез в темноте.
— Ты его видишь? — спросил Китаев у Ани.
— Нет. Растворился.
— Ничего, сейчас я его найду. Ты жди меня, будь здесь… Никуда не уходи.
Аня кивнула. Хоть и темно было — ночь выдалась вязкая и прохладная, очень черная, но Китаев кивок засек, как засек и то, какая точка воздушной черноты проглотила Брыля, — ткнул в нее пальцем, словно бы определял для себя вектор движения, и также шагнул в темноту.
Брыль ковырялся в замке. Хоть и бесхитростен тот был, как детская пищалка, но в темноте, когда нельзя даже спичкой себе подсветить, и на эту пищалку требовалось время. Магаданский «кум» сопел, как паровоз, пытавшийся на малых парах забраться в гору. Не было слышно только холостого вращения колес, скользящих впустую по рельсам.
Беззвучно приблизившись к «куму», Китаев прошептал ему в спину:
— Я с тобою, Брыль.
Прошло несколько минут. Наконец Брыль перестал пыхтеть и аккуратно приподнял дужку замка.
— Дурак ты, Китаев. Я же велел ждать, а не ходить за мной хвостом.
— Как видишь, «кум», не могу расстаться с другом даже на десять минут. Прикипел.
— Прикипел, прикипел, — пробормотал взломщик недовольно и, распахнув дверь, вошел в магазин. Внутри было тепло, словно бы догорали в печке дровишки, либо в помещении кто-то находился.
Китаев осторожно вошел следом, огляделся. Полки были наполовину пусты. Может, они напрасно забрались в этот старый бедный сундук?
Вдруг Китаев засек, что внутри магазина, в темном пространстве что-то шевельнулось, большое темное пятно передвинулось с одного места на другое, и он выкрикнул предупреждающе:
— Брыль!
Но Брыль и сам уже заметил, что в помещении кто-то находится. Кто? Засада? А что если продавщица оставила в помещении кота? Мыши ведь проедают в ботинках дыры, портят ткань и мех на шапках, отгрызают зубцы на черепаховых расческах — тот самый случай, когда без кота и евойной супруги кошки никак не обойтись…
Нет, это были не кот и его супруга. В темноте звякнуло что-то металлическое, звук был похож на клацанье взводимого затвора. Китаев похолодел: неужели попались? Боже, пронеси беду!
На магаданского «кума» кто-то прыгнул. Брыль опередил противника, извернулся, уходя в сторону, нанес удар кулаком — целил в темноту, но не промахнулся, чуть не выбил себе руку, — прохрипел надсаженно:
— Уходим!
Китаев поспешно развернулся. Разворот был крутой, неустойчивый, и он едва устоял на ногах. В следующий миг он увидел перед собой плоское темное лицо человека с ощеренными, необычно яркими, почти светящимися зубами и, не раздумывая ни секунды, ударил по этим зубам. Ударил низом кулака, мякотью, ощутил, как у человека — вероятно, обычного ночного сторожа либо лесного бродяги, нанявшегося в магазин, чтобы подработать, — хрустнули разламываемые зубы — слабенькими были, поскольку бедняга не раз болел цингой, — затем нанес второй удар.
Китаев бил кулаком, словно молотом, — вспомнил, как на фронте, в разведке, отрабатывали самые различные боевые удары, из разных положений. Среди них был и этот. Человек замычал немо и как подкошенный рухнул ему под ноги. В следующее мгновение Китаев вывалился в сухую прохладу ночи, прокричал приглушенно «Брыль!» и, постаравшись пригнуться как можно ниже, нырнул в темноту.
Вслед ему ударил луч немецкого карманного фонаря — Китаев хорошо знал эти фонари по фронту — сильного, с лезвистым острым лучом. Потом, почти дуплетом прозвучали два выстрела. Заряды Китаева не задели, ушли в пространство.

Аня находилась на месте. Сидела, вжавшись в развесистый черный куст. Китаев вышел на нее точно — помогла привычка, выработанная в разведке.
— Что случилось? — испуганным, каким-то севшим голосом спросила она.
— Не знаю, Ань. Ничего не сумел понять — споткнулись на ровном месте. Налетели на засаду.
— А где «кум»?
— Мне он крикнул: «Уходим!» Поскольку я стоял сзади, то первым и рванул к двери. Кого-то огрел кулаком, потом ударил еще — в общем, вырвался на улицу.
— В кого стреляли?
— Не знаю. Может, в Брыля, может, в меня… В кого-то из нас.
— Что будем делать?
— Ждать Брыля. Тихо! По-моему, кто-то идет, — Китаев вытянулся в полный рост, прислушался, потом махнул рукой: — Отбой. Это ветер шелестит листвой. Думал, «кум» идет, а это не «кум».
Ветру действительно не нравилось что-то в ночи, он нервничал, сдирал с ветвей листья, швырял их вниз, на землю, заставлял стонать стволы деревьев, с треском ломал высохшие стебли чернобыльника.
Аня неожиданно всхлипнула, прижала к вискам пальцы. Китаев дернулся:
— Пойду назад, в магазин. Если «кума» задержали — попробую освободить.
— Нет, нет, нет! — испуганно завсхлипывала Аня.
Китаев остался.
Надо заметить, что и ему, и магаданскому «куму» не повезло — ровно день назад в магазин залезли зеки с пятьсот первой стройки, которые тоже шли на юг, — взяли водку, консервы, хлеб, прессованные брикеты горохового супа и несколько буханок хлеба. Все остальное не тронули, в том числе и одежду.
Лесхозовское начальство решило — налет может повториться, и отрядило четырех мужиков с ружьями — охранять народное добро.
Мужики, таежные жители, прятаться умели — замаскировались внутри и приказали запереть их на замок. Естественно, они слышали, как магаданский «кум» ковырялся с запором, хрюкал себе что-то под нос — наверное, ругался. А когда оказался в помещении, прикинули свои возможности и дружно попрыгали на него. Китаева они засекли, когда тот уже находился в магазине, внутри, иначе бы им никогда не удалось вырваться из капкана.
Китаев отбился и вовремя нырнул за дверь — успел уйти, несмотря на два выстрела, ударившие ему вслед.
А добровольные охранники, сидевшие в магазине, словно бы с цепи сорвались — били «кума» прочными сырыми дубинками, вырезанными специально, заранее. Брыль кряхтел, стонал под смачными сильными ударами, потом затих, потерял сознание и перестал шевелиться.
Брыля забили в этом магазине — не только стены и товар, выставленный на полках, даже стекла в окнах были забрызганы кровью…
Ни Китаев, ни Аня этого не знали.

Днем по позициям Хотиева прошлись самолеты — нанесли несколько бомбовых ударов. Поработали и пулеметы. После авиационной штурмовки от воинства Хотиева осталась треть. Стало понятно, как Божий день — такими силами Воркуту никогда не взять — не дано. Надо было отходить на юг, в леса, в места, где и спрятаться было можно, и народ, способный подкормить, укрыть от холода, наверняка имелся. Так считал Хотиев. Верить в то, что борьба проиграна, он не хотел… Не мог просто.

Аня Богданова и Китаев прождали магаданского «кума» до утра. Китаев даже выходил на окраину леса, окаймлявшего деревню, высматривал Брыля, но так и не высмотрел. Все, это был конец — «кума» уволокли, скорее всего, в местную сигуранцу.
На фронте Китаев сталкивался с румынской сигуранцей, а точнее, с воинским подразделением, которое было к ней приравнено. Чикаться не стали — перебили всех, забрали документы, горку золотых орденов, приготовленных для особо отличившихся вояк (а вояками они были плохими), и ушли назад, к своим.
Пойти по домам деревни в этот серый рассветный час с вопросом «А не видели ль вы такого-то?» было глупо, нелепо, смешно, страшно. Такой поход мог кончиться для Китаева только одним — гибелью.
Вернувшись к Ане, Китаев сказал:
— Это все, финиш. Магаданского «кума» мы никогда больше не увидим.
Аня ладонью стерла слезы с глаз.
— Что делать? Что? — всхлипывая тонко, будто девчонка, спросила она.
— Уходить отсюда надо. Иначе мы тут тоже останемся. У нас с тобою даже могил не будет, Аня…
— Уходить? Куда?
— Может быть, в Ленинград. У меня там мама осталась. Город большой — спрячемся.
— А если ее там нет?
Такая мысль в голову Китаеву не приходила. Мать еще не была старой. После того, что ленинградцы пережили в сорок первом, в сорок втором и частично — в сорок третьем годах, они не должны умирать, запаса прочности у людей должно хватить надолго. Мать жива, в этом Китаев был уверен твердо. Если бы с ней что-то произошло, он обязательно бы почувствовал это… Но скорбных мыслей не было, значит, мать жива.
Через двое суток они очутились в небольшом городке, похожем на районный центр, с громоздким старым собором, возведенным на центральной площади. Городок отмечал местный церковный праздник, в соборе шла служба. Аня огляделась — нет ли где военных, не засекла ни одного и решительно направилась к собору. Встала на паперти около дверей и протянула руку.
— Люди добрые, помогите, пожалуйста, — дрожащим тонким голоском выдавила она из себя.
Первым около нее остановился плечистый мужчина в рубчиковом костюме. От него пахло одеколоном, седая борода была тщательно расчесана. Поковырявшись во внутреннем кармане костюма, он достал бумажку орехового цвета — рубль, протянул Ане.
— Держи, дочка, — пробасил добродушно, — пусть и у тебя будет праздник.
Аня низко поклонилась мужчине, тот кивнул ответно и вошел в собор. Аня боялась не только военных. Боялась и сердитых старух, которых всегда можно увидеть около церквей, боялась собак, боялась милиционеров — ну словно бы никогда не была на зоне, не проходила лагерные университеты. Но оказывается, пройти университеты — этого мало.
Час с небольшим, который она провела на церковной паперти, принес деньги — и, как посчитал Китаев, деньги немалые: на них можно было купить недорогие женские баретки на подошве из микропористой резины.
Китаев изумленно покачал головой:
— Ну ты и добытчица!
Аня не выдержала, отбила лихое плясовое коленце, потом вскинула ладонь к виску:
— Стараемся, ваше превосходительство!
Китаев хотел сделать замечание насчет того, что «при пустой голове честь не отдают», но побоялся обидеть Аню и смолчал.
Погода была сухая и прохладная — стояла настоящая северная осень. Надо было спешить, приодеться к дождям, а следом и к морозам, и главное — отыскать место, где их не сумеют найти.
Вариантов было немного — много их и не могло быть — идти к матери Китаева либо к близким людям Ани: вся ее родня жила на юге, в Краснодарском крае. Если быть откровенным, Краснодарский край манил Китаева больше, чем что бы то ни было другое, даже больше Ленинграда: за годы пребывания в северных лагерях он наелся столько холода, что холод, кажется, спекся в нем в лед и выморозил внутри очень многое… Пожалуй, только сердце не сумел зацепить, не осилил просто, все остальное зацепил. Ну, может быть, еще душу не тронул, поскольку душа, как говорят, напрямую связана с сердцем.
Чтобы выкашлять из себя весь этот лед, надо было ехать в тепло, в края где растут пальмы и цветут каштаны. Впрочем, каштаны цветут и в Ленинграде — так называемые северные каштаны, из разряда конских.
У Китаева заныло сердце: если не заворачивать в Ленинград, он не увидит свою мать. А если все-таки завернуть? Внутри неожиданно шевельнулся опасный холодок. Китаев не выдержал, поежился: нехорошее это было шевеление. Надо все-таки уходить в теплые Анины края, хотя до них много дальше, чем до Ленинграда. Главное — там его никто не хватится. А пройдет еще немного времени — и он обязательно совершит бросок в Ленинград. Специально к маме. Китаев закусил зубами нижнюю губу: мама — это мама, у человека она одна, как ни выспренно это звучит. Если не видишь ее целые годы, внутри рождается стойкое ощущение вины перед ней, в груди возникают, но наружу не выходят слезы, остаются внутри, превращаются в странные мокрые хрипы, и вообще худо делается, когда долго не видишь ее. Настолько худо, плохо, что можно распрощаться с белым светом. Китаев, сопротивляясь мыслям, отрицательно помотал головой.
— Ты чего? — Аня засекла расстроенное выражение на его лице и невольно встревожилась.
— Да мать свою вспомнил. Как она там, жива ли, не жива — не знаю.
— И я про свою маму тоже ничего не знаю, — тихо проговорила Аня.

Решение было принято в пользу юга, и они шли в Краснодарский край. Случалось, их подвозили на машинах, однажды подвезли даже на дрезине, собранной из разных частей, почти не имеющих отношения к железнодорожным рельсам. Мотористом на этом диковинном агрегате был седой одноногий железнодорожник в солдатской форме без погон. Спросил, раскурив внушительную «козью ногу»:
— Далеко едете?
Аня не стала медлить с ответом, погладила Китаева ладонью по плечу:
— Мужа своего в теплые края везу, на лечение. Грязи ему прописали, посоветовали съездить, а путевку не выдали.
— Грязи — это хорошее дело, — похвалил Анино устремление железнодорожник. — А насчет путевки, тут что ж… У наших медиков, особенно у тех, кто фронт не прошел, всегда так бывает: лекарство прописывают, но само снадобье не дают — только облатку показывают…
— Увы, — сказала Аня. — Приходится заниматься самодеятельностью.
— Ничего, — ободряюще произнес железнодорожник, — Бог даст, поможешь своему мужику, спасешь его… А он спасет тебя. Дело это хорошее. Я же… я тоже жду путевку. — Неожиданно для себя железнодорожник разговорился, жесткое морщинистое лицо его разгладилось. — Если честно — на тот свет. На другую путевку путейское ведомство вряд ли расщедрится. Спасибо в общем и целом и на этом.
С душевным железнодорожником они проехали пятьдесят с лишним километров.
На следующий день — вот удача — им попался душевный шофер — так же, как и железнодорожник, из фронтовиков, в линялых солдатских штанах и гимнастерке с темными невыгоревшими следами, оставшимися на плечах от погон. Взгляд у шофера был пронзительный, цепкий, хватал все на лету, — видать, на фронте он был разведчиком, ходил на ту сторону. Там цепкий взгляд и умение рассмотреть то, чего не могли рассмотреть другие, определяло в конце концов все, в том числе — остаться в живых или нет. Китаев знал это и просветил шофера, будто рентгеном, насквозь. Ведал теперь, сколько шрамов у него на теле, сколько ранений тяжелых, а сколько так себе — царапины, а не ранения.
Шофер сразу распознал в Китаеве своего брата-фронтовика, поинтересовался:
— На каком фронте воевал?
Китаев хотел сказать, что на Втором Белорусском, но вовремя сообразил, что этого нельзя делать, и замычал немо, словно бы у него был отрезан язык.
— Он немой после контузии, не говорит — не может. Понимать все понимает, а говорить не говорит.
— Ясно. — Шофер сочувственно покашлял в кулак. — На войне всякое бывает, на то она и есть война. — Бросил оценивающий взгляд на Китаева.
— Что-то не так? — спросила Аня. Она все чувствовала обостренно, любое дуновение ветра, даже очень слабого, ощущала будто бы обнаженной кожей.
— Все так. — Шофер снова покашлял в кулак и неожиданно задал вопрос, которого боялись и Аня и Китаев: — А документы у вас есть?
— Нет документов, — Аня огорченно покачала головой. — Мы же в деревне живем, работаем в колхозе, а в колхозах, как известно, паспорта не выдают.
— И справок не дают?
— Справки, может, и имеют право выдавать, но воздерживаются от этого — боятся, что народ разбежится.
— Трудно вам будет добираться до места. — Шофер сочувственно покачал головой.
— Ничего, Бог поможет — доберемся, — сказала Аня.
Шофер круто вывернул руль, объезжая глубокую сырую яму. Проговорил с грустной улыбкой:
— На Бога надейся, но сам не плошай.
В кабине его машины было тесно, но в тесноте — не в обиде, так кажется, всегда считали на Руси. К кабине были прикреплены два высоких бака, заправленных мелкими березовыми чурками. Этого «бензина» в здешних лесных местах было более, чем достаточно — с избытком, словом, поэтому шофер о горючем особо не тревожился — знал, что всегда доберется до нужного места, не встанет на дороге. Что еще хорошо — в кабине было тепло: баки давали не только корм мотору, но и обогревали шофера и пассажиров.
— Конечно, милиция может придраться, но… — губы у Ани поджались, лик сделался скорбным, — язык у нас есть… Один на двоих, так что будем отбиваться.
Над головой у шофера был сколочен ящичек для бумаг — путевок, квитанций, накладных, служебных писем и разных сопроводиловок. На ходу шофер запустил руку в ящичек и неожиданно достал оттуда… паспорт. Повертел его задумчиво в руке и протянул Ане.
— Возьмите. На всякий случай… Может пригодиться. Мало ли чего!
У Ани даже в ушах зазвенело, словно бы в организме произошел какой-то обрыв, — вид сделался оглашенным.
— Но у нас с Володей нет денег, чтобы заплатить за него, — тихо, едва одолевая рокот мотора, проговорила Аня.
— Не надо ничего платить. — Шофер решительно мотнул головой. — Мне он достался бесплатно и я его отдаю вам бесплатно. А потом… потом я тоже воевал. Поэтому мой долг фронтовика — помочь фронтовику.
Это был неожиданный подарок. Не просто подарок, а подарок судьбы. Такие штуки в жизни случаются редко.
— Спасибо вам. От меня спасибо и от моего мужа. — Аня растроганно прижала к груди паспорт. На глазах у нее даже слезы блеснули. — А как он к вам попал?
— Да подвозил из Вологды одну дамочку, она сказала, что работает инженершей… Вылезала дамочка из машины с двумя большими сумками — хвалилась, что везет северные гостинцы, — и документ свой обронила. Я не заметил, к сожалению. Потом попробовал найти ее — не получилось.
Аня развернула паспорт, перелистала несколько страничек.
— Тут и штамп о прописке есть. Комаринка…
— Это под Вологдой. Только в Комаринке она не живет. Обитает где-то в другом месте. А вот где именно — я не знаю, не нашел ее. С милицией связываться не стал, там мне из-за этого паспорта запросто могут салазки загнуть. Поэтому — держи… Какой-никакой, а все-таки документ. Вдруг удастся мужу помочь?
— Очень хотелось бы. — Аня не сдержалась, всхлипнула, но в следующее мгновение загнала всхлипы внутрь — взяла себя в руки и выпрямилась с неподвижным лицом…

Так продолжался их путь на юг. Всевышний словно бы охранял этих двух людей, Аню Богданову и Владимира Китаева, помогал… И денег им удавалось собрать — около церквей и на базарах народ, уставший от жестокостей недавней войны, изголодавшийся по доброте, теперь радовался жизни, готов был делиться последним, если видел фронтовиков.
— Главное нам — дойти до Темрюка, — говорила Аня Китаеву, блестящими глазами оглядывала места, в которых бывала раньше, — а в Темрюке нас никто никогда не найдет. Там полно рыбацких станов, схоронок, шалашей, утепленных бригадных домиков, где милиция никогда не бывает. Чтобы найти человека в плавнях, надо на прочесывание бросать целую дивизию. Мы с тобою в плавнях — иголка в стоге сена.
— Две иголки, — поправил ее Китаев. — Не забывай еще, что я — тоже иголка. Одна иголка, плюс другая — две иголки.
Аня засмеялась и потрепала Китаева за волосы. Лагерные ужасы, страдания за колючей проволокой, издевательства «кумовей» и старых зэчек, выбиравших себе в «жены» юных красивых «новопоселенок», драки с применением ножей, сделавшиеся распространенными в женских зонах, — все это стало уходить в прошлое, забываться… Так уж устроен человек — все плохое затягивается туманной пленкой, становится невидимым, а вот хорошее, наоборот, проступает выпукло, заметно, ярко… Впрочем, все зависит от души человека — какова она.
Душа у Ани Богдановой была незамутненной, грязь счищалась с нее быстро — лагерная жизнь не успела испортить, переделать ее. С Китаевым было хуже: во-первых, он был старше, во-вторых, слишком много повидал. Прошлое оставило у него на голове целые пряди седых волос, — бесследно оно никак не могло пройти.
Проблем было много — и с едой, и с ночевками, и с привалами, и с документами, и с деньгами, и с дорогой — куда ни сунься, куда ни глянь — везде торчат чертенячьи рожки, преграды, которые надо обходить.
Они привязались друг к другу, привязались настолько, как могут быть привязаны лишь муж и жена, были — точнее, стали — единым целым. Китаев даче начал забывать про Питер и то, что у него была Ирочка Самсонова — тоненькое сероглазое существо, на котором он собирался жениться… Теперь это сероглазое существо осталось в прошлом.
В Темрюке у Ани жил родной дядя («Дядька — мамкин брат», — сообщила она), не последний человек в рыболовецком порту, заместитель самого главного среди причалов начальника — на рукавах пиджака он носил три золотых шеврона. Звали дядьку Арсением Арсеньевичем.
— Он у меня добрый, — хвалила дядьку Аня.
— Яблоками бесплатно кормит, — невольно поддакивал Китаев.
— Не только яблоками, но и абрикосами. Он и с документами подсобит — выправит на какую-нибудь местную фамилию, — не твою, чтобы милиционеры не нашли. Все у нас будет тип-топ.
Ах, как здорово прозвучало это незатейливое, почти детское, до слез милое «тип-топ», каким расслабленным, счастливым сделалось лицо Ани — словами это не передать.
— Скорее бы Темрюк, конечная остановка, — мечтательно проговорил Китаев.
— Осталось немного, потерпи, — сказала Аня. Добавила: — Терпи, казак, атаманом будешь.
Стали попадаться растущие вдоль дорог деревья, которых на севере не только не видывали, но и не слыхивали о них; дни, несмотря на осень, были летние, в кустах горланили и дрались воробьи, а на ветках пирамидальных тополей гнездились и пели свои сладкие песни птицы, похожие на дроздов.
Юг, благословенные места.
Им везло. Трижды их останавливала милиция и трижды Аня предъявляла ей чужой паспорт, показывала на мычащего «мужа», рассказывала о контузии, которую можно излечить, и ей верили.
Лицо неведомой вологодской жительницы, изображенное на фотокарточке, вклеенное в паспорт, не очень походило на лицо Ани, но милиционеры не были придирчивы. Их трогала беда онемевшего от контузии солдата — милиционеры сами были фронтовиками, видели и смерти, и контузии, и вообще такое, что только на фронте можно было увидеть.
Словом, проносило, дареный паспорт помогал, будто бы был оберегом, — Аня и Китаев добрались до Темрюка.

В Темрюк они вошли ночью.
Городок был тих, темен, лишь в порту причал был освещен двумя прожекторами. Аня не выдержала, засмеялась — там, где работал дядя, всегда были «свет и пища». Арсений Арсеньевич буквально помешался на освещении — не терпел глухих темных углов, как не терпел и пустых полок, где должны находиться продукты, говорил настойчиво, неровным хрипловатым голосом своим родичам: «Всегда следуйте этому правилу, и люди будут уважать вас». Племяннице его Ане не все было понятно, она в сомнении качала головой — ведь если вдуматься, речь шла о разных материях. Это то же самое, что в огороде бузина, в Киеве дядька, а в ближайшем лесу аэроплан, но она никогда не критиковала дядьку — любила его. И дядька любил племянницу.
Жил Арсений Арсеньевич недалеко от порта, на коротенькой, плотно засаженной деревьями улице, пахнущей рыбой и спелыми яблоками, а еще медом и цветами. Цветы тут росли прямо под окнами домов, никакие штакетины не ограждали их — подходи и рви.
Дом дядин был недавно покрашен. Краску Арсений Арсеньевич выбрал «военную», какой на фронте покрывали отремонтированные грузовики; скорее всего, эту краску было проще достать, чем что-либо другое, вот дядька и воспользовался ею.
— Мы пришли, — тихо произнесла Аня, остановилась у дома, который хорошо знала, и вытерла пальцами глаза.
— А дядя твой примет нас? — таким же тихим голосом спросил Китаев.
— А куда он денется? Это же родная кровь, — Аня сделала несколько шагов к дому, взялась за кольцо, специально прибитое к двери, чтобы можно было побрякать им, вызвать хозяина, стукнула несколько раз.
Через полминуты в сенцах что-то зашуршало, загремело очутившееся под ногой ведро, и недовольный, но такой знакомый Ане, такой родной голос спросил:
— Кто там?
— Свои, — отозвалась Аня и, не выдержав, всхлипнула, в висках у нее ласкалась звонкая боль. Потерла кулаком глаза.
— Кто свои?
— Да Аня это, дядя! Аня!
— Тьфу! — дверь открылась, и в проеме возникла худая гибкая фигура с широким лицом и висячими казацкими усами.
— Я это, я! — задрожавшим голосом проговорила Аня и вновь промокнула кулаком глаза.
— Анька! — воскликнул Арсений Арсеньевич удивленно. — Живая? А у нас слух прошел, что тебя уже нет в живых.
— Живая, — подтвердила Аня.
— Ты же в заключении вроде бы должна находиться?
— Уже не нахожусь, как видишь… Выпустили.
— Выпустили?
— Да.
— А это кто? — Арсений Арсеньевич вгляделся в Китаева.
— Мой муж. Зовут Володей. Познакомься.
Арсений Арсеньевич протянул руку. Пальцы были холодными, вялыми, даже, как показалось Китаеву, бескостными.
— Вы с дороги, наверное, голодные? — Арсений Арсеньевич поскреб пальцами затылок, посоображал что-то про себя. — Проходите в хату за стол, а я из еды что-нибудь спроворю.
Еда была простая, в Темрюке ею никого не удивишь, но у Китаева от удивления сам по себе распахнулся рот: в обычной алюминиевой миске была подана черная икра, насыпанная высокой горкой; в другой миске красовалась груда крупно нарезанной осетрины, для аппетита специально подкопченной на яблочном дыму; в тарелке была выставлена осетрина-слабосол, с нежным вязким вкусом — ломтики слабосола таяли во рту. С огорода дядька принес несколько поздних помидоров, в глиняном блюде белела посыпанная укропом картошка, к сожалению, холодная…
— Вот и все, — сказал дядька, развел руки в стороны. — Чем богаты, тем и рады. Впрочем… — он вскинул руку и указательным пальцем потыкал в воздух, — давайте-ка мы дернем по стопочке! — Дядька метнулся к старому лакированному буфету, украшенному толстыми резными стеклами, вытащил бутылку «белоголовой», кончиком ножа сбил с горлышка сургучную нашлепку.
Разлил водку по стопкам, чокнулся с племянницей, потом чокнулся с Китаевым.
— А мужик твой чего все время молчит? Ни слова пока не проронил.
— Контузило на фронте — немым сделался. Надеемся здесь, в тепле, подлечиться.
— Как же вы общаетесь? — удивленно спросил дядька. — Жестами?
— По-всякому. Как придется, так и общаемся.
— Понимаете друг друга?
— Отлично понимаем.
— Значит, привыкли, — констатировал дядька, опрокидывая в рот стопку.
Аня решила, что безопаснее будет, если Китаев по-прежнему станет играть роль контуженного фронтовика — меньше будут задавать вопросов, а раз это так, то и меньше придется давать ответов. Береженого Бог бережет. Аня тоже выпила, огляделась, подцепила вилкой ломоть слабосольной осетрины, отправила в рот.
— Вкусная штука! — огляделась и неожиданно для себя подивилась пустоте хаты. — А где же тетка Полина?
— Ушла тетка Подина, нет ее. Вместо Полины — другая тетка. Помоложе. Сейчас находится на дежурстве. Утром придет — познакомлю.
— А тетка Полина… Как ушла?
— Навсегда ушла. — Усы на лице Арсения Арсеньевича затрепетали, словно бы существовали сами по себе, и Аня не стала уточнять, что означает «навсегда ушла», хотя ей и хотелось узнать… Ладно, она сделает это в следующий раз.
Подцепила вилкой еще один ломоть слабосола, с удовольствием разжевала. Божественная еда! Повторила это вслух.
— Такая осетрина в Темрюке да в Астрахани только и водится, — нагнав в голос солидной сипотцы, подтвердил Арсений Арсеньевич, — больше нигде.
Он налил еще по стопке — себе и Китаеву, вопросительно глянул на Аню, словно бы засомневался в ее способностях по алкогольной части.
— Тебе тоже?
— Тоже, — сказала Аня. — Я же не рыжая.
Дядька потянулся горлышком бутылки к Аниной посуде.
— Спать я вас положу в пристройке, — сказал он, подправил пальцем усы и в полтора глотка опорожнил стопку. Похвалил: — Хороший напиток! И в праздники бы пил, и в будни, — Арсений Арсеньевич понюхал край опустошенной стопки и красноречиво крякнул. — В пристройке вам будет удобно, там два топчана, оба застелены свежим бельем. Можете на одном спать, можете на двух — как захотите…
Хорошо было здесь, у Арсения Арсеньевича, и главное — можно было расслабиться, не думать об опасности, о том, что их могут схватить, не прикидывать на всяком перекуре, куда удобнее будет кинуться, если неожиданно появятся люди в голубых бериевских фуражках.
Дядька ни о чем больше не спрашивал, ничего не предлагал, налил еще по стопке и произнес тост, который в последние годы произносили, наверное, в каждом доме:
— За то, что мы победили!

Когда остались одни, Аня расслабленно растянулась на топчане, раскинула в обе стороны руки, проговорила тихим, каким-то неверящим голосом:
— Неужели я у своих? Дома?
— У своих, — шепотом, почти беззвучно подтвердил Китаев и неожиданно подумал, что эту пристройку можно назвать концом их путешествия, что отныне он не зэк номер 56342 — 58, а человек, которому хотя и уготовано жить не под своей фамилией, но все же он — человек. — Дома.
Подумал он и о другом — воспоминание выплыло из пространства, как нехорошая картинка: уголовники, которых было больше, чем «политиков», могли запросто убить любого, всадив заостренный гвоздь в ухо, могли вволю поиздеваться, отобрать обувь и босым выгнать на снег и мороз, могли схватить телогрейку какого-нибудь неугодного «политика» и с криком «Это наша месть фашистам!» навалить в нее пару куч говна — для этого дела уголовники не стеснялись даже снять штаны, — а потом, покрикивая, что от этой одежды дурно пахнет, швырнуть ее в бочку с огнем. В результате «политик» оставался без телогрейки. Это было равносильно гибели.
Однажды «политики» решили прижать уголовников и расквитаться за издевательства. Перетрухнувшие уголовники подняли такой ор, что вохровцы открыли огонь прямо по палаткам — дело происходило в самом начале лета, когда еще только укладывали первые метры шпал, палатки поставили списанные, и их можно было дырявить сколько угодно. Вот вохровцы и стреляли по ним, не опасаясь, что стоимость погубленного имущества вычтут из их зарплаты. Ну как можно было в таких условиях человеку оставаться человеком? И все-таки «политики» оставались людьми.
В пристройке было прохладно, в углу, под потолком, тихонько потренькивал сверчок. Окошко было открыто, ночь выдалась теплая, от растущих в двух метрах от стены яблонь исходил сладкий, какой-то медовый дух.
Китаев выглянул в окошко — сад у Арсения Арсеньевича был большой, росли в нем не только яблони. Китаев затянулся воздухом — набрал полную грудь, почувствовал неожиданно, что его охватывает какой-то детский восторг, беззвучно выдохнул. Не самое плохое место для того, чтобы отлежаться «на дне».
Заметив человека, в глубине сада громыхнул цепью пес, но лаять не стал — за это от хозяина можно было получить пару пинков. Зевнул громко и лениво: «Гы-ы-ы»… Очень был он похож на неповоротливого вертухая — та же тональность в голосе. Китаев невольно усмехнулся.
А окошко… Лицо его сделалось грустным и озабоченным одновременно. Окошко — хорошая дырка на случай отступления. Только не приведи Господь бежать… Отсюда бежать уже некуда. Тут — предел, крайняя черта. Да и усталость накопилась в теле, засела в костях, в мышцах, в мозгу, переполнила все.
Иногда в голову даже приходила мысль, что лучше лежать где-нибудь в могиле, чем жить такой жизнью. Китаев оглянулся. Аня уже спала, свернувшись на топчане калачиком и подложив под щеку ладошку. Рот у нее был по-детски открыт, усталое лицо помягчело, сделалось молодым и трогательно доверчивым. Разбирать постель Аня не стала, словно бы тревога, сопровождавшая их с Китаевым всю дорогу с севера, не дала ей этого сделать.
Эх, Аня, Аня. Китаев постоял несколько минут неподвижно, ощущая, как внутри у него собирается в клубок нежность, рождает то ли слезы, то ли еще что-то, растекается внутри, обволакивает сердце, рождает в висках щемление, шагнул ко второму топчану и повалился на него. Уснул он очень быстро — окунулся в светлую, медленно текущую реку и поплыл, поплыл, поплыл…
Под утро проснулся от того, что поднялась Аня, выглянула за дверь — она засекла шаги дядьки, а Китаев не засек, и это было «не есть хорошо». На фронте, в разведке такое не прощалось — прошляпил он момент, прошляпил…
— Ты куда, дядя Арсений? — шепотом спросила Аня.
— Спи, чего встала? — также шепотом отозвался дядька. — Мне надо на работу съездить, проверить, пришел сейнер с рыбой или нет. Скоро вернусь. Отдыхай.
Через пару минут за стенками дома звонко застрекотал мотоциклетный мотор. Китаев определил: трофейная машина, «БМВ», облегченный вариант — у разведки имелись такие… Китаев перевернулся на другой бок и вновь заснул.
Сквозь сон ощутил, как над ним наклонилась Аня, хотела что-то поправить, — кажется, подушку, но побоялась потревожить его и ничего не стала делать.
В осеннюю пору, как и в зимнюю, ранних и скорых рассветов не бывает. Небо постепенно сереет, словно бы линяет на глазах, проваливается, звезды становятся тусклыми, как шляпки старых гвоздей, растворяются в плоти неба, день же наступает, когда в домах, на улицах Темрюка, во дворах начинают разговаривать люди.
На некоторое время Китаев забылся, погрузился в глубокий сон, но это было недолго, и в тот момент, когда около дома вновь раздалось тарахтение мотоцикла, — вернулся Арсений Арсеньевич, — он неожиданно почувствовал опасность. Китаев дернулся, приподнялся на постели. В окошко лился скудный серый свет, какой-то странный, клочковатый, словно бы вместе со светом в пристройку проникали комки морского тумана. Похоже, солнца сегодня не будет: если бы солнышко дало о себе знать, то пространство обязательно бы окрасилось в нежную розовину, но чего не было, того не было. Никак не мог понять Китаев, что происходит, отчего так остро начало покалывать в груди, почему не исчезало гнетущее ощущение тревоги.
Он прислушался к тому, что делалось за стенами пристройки. Было тихо. Очень тихо. Ухо улавливало лишь аккуратные шаги Арсения Арсеньевича, который, покашливая простудно, хлопотал около мотоцикла, чинил в нем что-то, пытался совладать с кашлем, но это у него не получалось.
«Может, подсобить мужику?» — в мотоциклах Китаев разбирался, на фронте изучил эту технику. Но Аня же представила его контуженым, немым — как он, якобы немой, будет объясняться с дядькой?
Через несколько минут на улице, в самом конце ее, возник новый звук — работали два автомобильных мотора. Сытый и одновременно натуженный рокот, который бывает у машин, идущих с гружеными кузовами.
Китаев ощутил, как по спине у него пробежал острекающий холодок: звук был до боли, до крика знаком. В зоне на таких автомобилях при смене постов развозили вохровцев. Китаев невольно стиснул зубы. А с другой стороны, мало ли существует на свете грузовиков с одинаковыми моторами? Сотни тысяч. Засечь его и Аню в Темрюке никто не мог — они пришли ночью и их никто не видел. Кроме Арсения Арсеньевича. А Арсений Арсеньевич своих сдавать не будет.
Рокот машин усилился — автомобили находились уже недалеко от дядькиного дома. Аня не слышала противного звука, она вновь уснула, по-прежнему безмятежно, как-то по-детски косо приоткрыв рот.
Вот звук машин поравнялся с домом. Пройдет несколько мгновений и он поползет по улице дальше, но нет, он сделался тише и словно бы застыл на месте. Китаев почувствовал, что нервный холод, пробивший его, сделался сильнее — вот-вот спеленает руки, ноги, а потом и все тело.
Он поспешно сбросил ноги на пол, сунул их в ботинки, быстро завязал шнурки. Мерцающий серый свет за окном сделался темнее, словно бы на огород опустилась туча, и Китаев кинулся к Ане:
— Вставай! Быстрее! — затряс ее за плечи. — Аня, беда!
Аня застонала, с трудом оторвала голову от подушки. В это же мгновение совсем рядом затопали чужие сапоги.
— Аня, беги! — сдавленно выдохнул Китаев. — Я их задержу!
С постели Аня слетела мгновенно, словно пушинка, подхваченная порывом ветра, кинулась к окну.
— Беги! — выдохнул вслед Китаев, подстегивая Аню, сиганул ко входу, с маху накинул крючок на петлю, вкрученную в дверь. Дверь была сколочена из толстых досок. «Будто в бане, — невольно мелькнуло в голове. — Только в банях двери бывают такими толстыми, чтобы сберегать тепло». В пиковые моменты в мозгу обязательно рождается разная чушь, о которой в иную пору не подумал бы вообще. Китаев обеими руками ухватился за скобу, привинченную к двери. — Прыгай в окно, я их задержу!
Аня послушной рыбкой нырнула в окно.
Дверь хоть и толстая была, а, как показалось Китаеву, изогнулась криво, несмотря на толщину досок, заскрипела под напором дюжих тел.
— Гражданка Богданова, открывай дверь! — просипел мужской голос. — Иначе составим протокол о сопротивлении властям.
А гражданки Богдановой в пристройке уже не было — она выпрыгнула в сад. Неожиданно под окном громыхнул выстрел, за ним другой. «Из ТТ бьют, — определил Китаев, сморщился болезненно, — неужели по Аньке стреляют?»
— Г-гады! — выкрикнул он сдавленно; тоскливая боль сдавила ему грудь.
В саду раздался третий выстрел.
— Гады! — продолжая держать дверь, выкрикнул Китаев.
— Вона, немой заговорил, — послышался за дверью голос Арсения Арсеньевича, — слышите?
— Тем хуже для него, — угрожающе прохрипел незнакомый человек, скорее всего — старший из местных вохровцев. Только у них могут быть такие голоса, и только они могут так стараться.
Тем временем за окошком ударил еще один выстрел, с выстрелом этим почти слился ликующий крик:
— Е-есть!
Тоска и боль сдавили глотку Китаеву, он кинулся к окну с сиплым, словно бы стиснутыми чужими пальцами криком:
— Аня-я!
Успел только разглядеть вдали, под деревьями, с которых уже почти облетела желтая, начавшая сохнуть листва, лежащее Анино тело, вцепился пальцами в подоконник, чтобы выскочить наружу и придушить стрелявшего милиционера, но не успел. Люди, пришедшие арестовывать его с Аней, выбили дверь.
Через мгновение Китаев получил улар рукояткой пистолета по голове, затем еще два удара, — один в затылок, другой по макушке. Перед глазами у него высветилось звездное сеево, в следующее мгновение звезды начали тускнеть и сеево накрыла красная пелена, эдакая прокисшая кровь… Китаев засипел от боли, во рту у него сделалось солоно, и он потерял сознание.
Уже в отключке он выплюнул изо рта вместе с кровью:
— Гады!

Китаев чуть не захлебнулся кровью, пока находился без сознания — дыхание у него останавливалось, как останавливалось и сердце, и вообще все, что имелось внутри, чем он был начинен. Потом остановившееся сердце начинало работать вновь, за несколько минут восстанавливалось дыхание и все остальное, но затем опять происходил откат, — из Китаева чуть не вылетела душа, так было больно и обидно.
В жизни имелись вещи, которые Китаев никогда не прощал, как и большинство его товарищей по фронту. И первая из них — это предательство. Самое мерзкое, самое отвратительное из всего, что может прилипнуть, либо вообще быть присуще человеческой натуре. Подлость тоже не лучшее качество, но все-таки стоит выше предательства… Как мог Арсений Арсеньевич предать родного человека, свою племянницу? На Китаева ему в конце концов наплевать, Китаев — чужой, но Аня! Аня же родная кровь, одну фамилию носит с Арсением Арсеньевичем, у них одни предки, одна память, они ходили поклоняться одним и тем же могилам…
Китаев купался в крутящемся кровавом мареве, летел куда-то и в движении этом не видел ни единого светлого, не покалеченного болью и ранами пятна.
Очнулся он в зарешеченной комнате Темрюкского горотдела милиции. Китаев лежал на деревянной лавке, над ним хлопотала женщина в белом, смятом и почему-то пахнущем рыбой халате, — наверное, врач, — перебинтовывала бедному зеку голову.
Но первое, что увидел Китаев, была решетка, врезанная перед стеклами в проем окна. Стекла были запыленными, давно не мытыми, решетка, сохранившая следы старой краски, в нескольких местах проржавела. Охраняли врачиху два милиционера с суровыми лицами и взведенными пистолетами в руках, готовые в любую минуту выстрелить: служивые хорошо понимали, что за зверь попал в их руки.
На голове Китаева уже был намотан из бинтов толстый кокон.
— Ну вот и очнулся, — звонким серебристым голосом объявила врачиха.
Один из милиционеров толкнул дверь и, высунув голову в коридор, позвал начальника:
— Товарищ капитан!
На зов примчался взъерошенный капитан в выгоревшей синей гимнастерке с новенькими серебряными погонами и крохотной колодкой медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», прикрепленной к клапану левого кармана.
При появлении капитана женщина-врач исчезла, словно бы ее и не было здесь. Капитан напряженно сгорбился, набрал воздуха в грудь:
— Фамилия, имя, отчество! — и не услышав ничего в ответ, повысил голос: — Только не придуряйся, что ты немой! Итак, фамилия, имя, отчество! Откуда бежал?
Воздух в комнате был спертый, в зарешеченном окне отсутствовала форточка. Китаев застонал от боли, пробившей голову, и спросил тихим, словно бы вдавленным внутрь голосом:
— Что с Аней?
На капитана вопрос подействовал, как удар плетки:
— Здесь вопросы задаю я, ваше дело — отвечать. Итак, фамилия, имя, отчество?
— Что с Аней? — тихо и упрямо повторил Китаев и вновь застонал — боль разламывала голову, во рту в несколько клейких ошмотьев спеклась кровь, было солоно, пространство перед его лицом нехорошо подрагивало, в нем возникали и пропадали красные пятна.
Капитан чуть не взвизгнул — он не знал, как вести себя с пойманным зэком. Что же касается Китаева, то именно в эту минуту он понял, что Ани больше нет… Самой нет, а вот душа ее находится здесь, рядом, возможно, даже заглядывает в запыленное окно, переживает за Китаева. Даже боль, стискивавшая голову, куда-то исчезла, ее забила другая боль, у которой и имени-то не было. Замешана была боль на опустошающей, страшной тоске, еще на чем-то… Китаев качнулся, заваливаясь под лавку, но удержался, вцепившись руками в подоконник, прилаженный к зарешеченному окну, и проговорил едва слышно, но очень четко:
— Фамилия, имя… Китаев Владимир Владимирович.
— То-то же! — довольно воскликнул капитан. — А то вздумал притворяться немым…
Больше Китаев не смог ничего сказать, пространство перед ним качнулось, поехало в сторону, покрылось красной, странно блестевшей пленкой, горло забило чем-то горьким — то ли слезы это были, то ли кровь, то ли еще что-то. Высокий режущий голос капитана куда-то исчез. И сам капитан исчез…

Плохо было Китаеву. Лучше, наверное, было умереть, чем жить, и Китаев готов был умереть, но судьба есть судьба — в ней все расписано, как на школьной доске, прорисованы все зигзаги.
Из Темрюка Китаева перевезли в Краснодар, там немного подлечили — хорошо, что медики все время попадались фронтовые, умеющие сострадать. И в Темрюке, и в краевом центре они сочувствовали Китаеву, удивлялись, почему он так долго выздоравливает. Хотя раны на голове зажили, внутренние органы восстановились, переломов не было… Тогда в чем же дело?
А причина была проста. Китаев, потеряв Аню, никак не мог одолеть тоску и горечь, засевшие в нем после Аниной гибели, не мог простить себе, что толкнул ее к окну, думал, она сможет убежать, а оказалось — толкнул к смерти. И убежала бы Аня, если бы не милицейский сержант с пистолетом, решивший по собственной инициативе перекрыть беглянке путь к отступлению. Китаев видел его — обыкновенный чернявый парень с волооким взглядом, в Темрюк приехал откуда-то из-под Майкопа, за усердие и умение стрелять в своих на погоны ему повесили три лычки… Далеко пойдет служивый.
Китаев, глядя на него, невольно сжал кулаки. Сержант, поняв что-то, спиной попятился к выходу, вслепую, задом, нашел дверь. За то, что не упустил опасную преступницу Анну Богданову, сержант также получил премию и этим обстоятельством был очень доволен. Премию, наверное, получил и Арсений Арсеньевич.
Доносы в России всегда неплохо оплачивались.
На Север, в поселок, Китаев возвращался как белый человек — в отдельном купе, в сопровождении двух милиционеров — одного офицера, бравого лейтенанта, вооруженного пистолетом, и сержанта с автоматом, снаряженного диковинным магазином — не круглым, а прямым, как у немецкого «шмайссера», лишь немного изогнутым книзу. Китаев на фронте ППШ с такими магазинами не встречал.
Всю дорогу, которая с пересадками заняла пять дней, Китаев тоскливо щурился, смотрел в окно, мял себе пальцами горло.
На ночь лейтенант навешивал ему на запястья наручники, вид у офицера делался неприступным, словно бы усердный служака боялся, что конвоируемый зэк заговорит с ним. Но Китаев молчал. Лишь уголки рта у него в эти минуты дергались — то ли брезгливо, то ли досадливо — не понять.
Глаза были спокойными, даже чересчур спокойными, — как у человека, который подвел под своей жизнью черту. Совсем невдомек было молодому лейтенанту, что человек с такими глазами и бегать никуда не будет, и уж тем более — расправляться с милиционерами. Хотя разведчик Китаев мог легко совершить и первое, и второе — на фронте он немало скрутил голов фрицам. Мстил за питерскую блокаду.
Но этого молодой лейтенант не понимал.

Хоть осень уже и была глубокая — начало ноября, — а на теплой Кубани она почти не ощущалась. Большинство деревьев там еще сохраняли свою листву, земля была зеленой — из нее вылезла молодая трава, подрастала немного, расправлялась, и в воздухе начинало пахнуть весной. А вот когда вагон достиг Волги, оставил позади праздный город Саратов — на перроне по какому-то местному поводу гремела музыка и плясали люди — осенью запахло по-настоящему. Деревья были желтыми, листва редкой, словно бы содранной злыми ветрами, земля — коричневой, недоброй, утыканной клочками высохшей травы.
По утрам на нее опускалась редкая туманная влага, на заборах горбились угрюмые вороны. Люди тоже были похожи на ворон: такие же угрюмые и сосредоточенные, на лицах — озабоченность и какая-то странная побитость, словно бы они были в чем-то виноваты. Хотя в чем они были виноваты? Многие из них хорошо воевали — ведь это они намылили шею Гитлеру и были достойны уважения…
Впрочем, Китаев тоже был в числе тех, кто намылил шею Гитлеру, только какое уважение он в конце концов получил, а? Преподнесли, можно сказать, на блюдечке с золотой каемкой…
В пути пришлось сделать две пересадки. Китаев думал, что они поедут через Москву, но Москва осталась в стороне. Чем дальше уходил вагон на север, тем жестче, угрюмее, темнее делалась осень. Тягучая тоска, сидевшая в груди, скликалась, к ней прибавлялась новая тоска, а с нею — боль.
Китаев в пути почти не разговаривал — произнес несколько слов и все, — пребывал в больном молчании, будто пораженный током, сидел неподвижно, повернув голову к окну, за которым проплывала осень. На конвой он не обращал внимания.
— Выходит, верно нам сказали, что ты немой, — заявил лейтенант, окидывая лицо зэка взглядом и высокомерно щурясь.
Подконвойный ничего не ответил ему. Лейтенанта это задело, он демонстративно похлопал рукой по кобуре и начальственно вскинул голову:
— Ты смотри у меня!
На это Китаев не отозвался ни словом, ни движением — ничем.
Он думал о том, что было с зэками, ушедшими с Хотиевым на север, живы ли они? Или же, посеченные свинцом, лежат в сырой земле? Китаев шевельнулся, словно бы ему было неудобно сидеть на вагонной лавке, отодвинулся от окна и закрыл глаза. Ждать финиша было недолго.

Северная группа восставших была не просто разгромлена, а превращена в мясо. Ее уничтожали не только доблестные стрелки-пехотинцы, украшенные боевыми медалями, — с воздуха добивали летчики, из гаубиц — артиллеристы. Выстрелы артиллеристов, поднаторевших в меткости на фронте, были очень точны, «боги войны» действовали даже успешнее и злее летчиков. Тела зэков, засевших в ямах, они разносили в мокрую пыль, схожую с кровяным туманом. Отрубленные осколками головы и оторванные ноги взлетали вверх вместе с остатками телогреек, отдельные тряпки, похожие на ворон, долго кружились в воздухе…
Мало кто остался в живых. А тех, кто остался, похватали, скрутили, побросали в вагоны, стоявшие на воркутинском вокзале в тупике, и увезли — дознание в городе, которым зеки хотели завладеть, проводить не стали, мало ли что — вдруг откроются секреты, которые воркутинцам знать не обязательно? Или даже опасно. С позиции лагерных властей той поры, и не только лагерных, все могло быть.

А на Севере — совсем не дальнем в общем-то до полярного круга, во всяком случае, еще надо было идти да идти — осень совсем угасла. На Севере пахло зимой, земля была стиснута белой хрустящей коркой, неохотно проламывающейся под ногой, деревья замерли, словно бы омертвели — зима брала свое. Китаева доставили в Абезь, оттуда — в поселок.
День сделался уже совсем коротким, рассвет наступал в половине одиннадцатого дня, смеркалось в половине третьего. Ночи тоже помутнели, потеряли свой цвет — впрочем, северные ночи всегда отличались от южных, даже самые беспросветные. Они, в отличие, допустим, от кубанских, никогда не бывали черными. Одно хорошо — несмотря на хрустящую белую корку, настоящих морозов еще не было. Протрещали мелкие, незначительные и, устыдившись своей слабости, затихли. Это были морозы ненастоящие.
На Китаева пришел специально посмотреть заместитель начальника поселка — моложавый подполковник в до блеска начищенных сапогах, не выпускавший из рук гребешка, которым он каждую минуту расчесывал свои роскошные усы.
Подполковник оглядел Китаева с головы до ног, поинтересовался насмешливо, совсем не зло:
— Ну что, набегался?
Китаев не ответил. Подполковник хмыкнул и приказал старшему сержанту — делопроизводителю:
— Посмотри в бумагах, кем он был на фронте?
Тот развернул жидкую картонную папку — дело Китаева, — перелистал несколько страниц и, вытянувшись, доложил:
— Последняя должность — заместитель командира разведвзвода.
— Не заместитель, а помощник, — поправил его подполковник. — У командиров взводов заместителей не бывает. Помкомвзвода, значит…
Он хмыкнул, подул на гребешок, выбивая из зубцов застрявшую соломинку, и, размахнувшись коротко, впечатал кулак в живот Китаева. Китаев охнул, складываясь пополам, стиснул зубы от боли. Подполковник засунул гребешок в карман синих диагоналевых галифе и приказал:
— В яму его!
Голос подполковника по-прежнему был насмешливым, совсем незлым, ровным, но Китаев, оглушенный ударом, не слышал его, — он пытался вытряхнуть из ушей звон и боль.
— Сейчас, товарищ подполковник, отправлю, вот только оформлю накладную по приемке… — Старший сержант засуетился.
Заключенного Китаева оформляли как товар — по обычной снабженческой накладной. Так оформляют доски, костыли и болты для железнодорожных шпал, пропиточный креозот, обтирочный материал и щебенку, только за паклю, доски и щебенку лагерные снабжения несли материальную ответственность, а за живого зэка нет, ибо сегодня он есть, а завтра его не будет. И никто за смерть его не ответит. Даже более — за мертвого зэка вертухаю могут выдать премию — пару-тройку червонцев или даже целую простынь — сотенную бумагу с изображением Ильича: могут расщедриться, повысить звание и пришить лишнюю лычку на погоны, а за потерянную тряпку для протирки мотора дрезины либо «студебекера» эту лычку снять либо урезать зарплату наполовину — многое чего может быть…
Оформил старший сержант доставленного из Краснодара беглеца быстро — подполковник стоял над ним и смотрел, как служака заполняет графы «накладной», кивал одобрительно, и когда старший сержант закончил заполнять бумагу, взял ее в руки, пробежался по строчкам цепким взглядом и проговорил звонко:
— В яму! Чем быстрее — тем лучше!

Это действительно была яма, вырытая в «буре» — бараке усиленного режима — и залитая водой. Китаева кинули в эту яму.
Света в яме не было, только высоко вверху, под крышей «Сура», немощно помигивала тусклая электрическая лампочка мощностью ватт в двадцать пять, не больше. Слабенькие лучи ее с трудом проникали в пространство над ямой, высвечивали его немного, но вниз не пробивались — не хватало силы.
В самой яме царил мрак, который заполнили люди. Лица их разглядеть было невозможно, они растворялись в темном сумраке, растекались, сплющивались, смешивались друг с другом. Для того чтобы хоть что-то увидеть, нужно было дождаться следующего дня.
Китаева столкнули в яму ударом под лопатки. Всадившись в людское месиво, он чуть не сбил кого-то с ног, застонал от боли, пробившей его, в ответ также услышал стон. Сидели в яме, конечно же, смертники, другие люди здесь быть не могли. Лица их Китаеву не были ведомы. С другой стороны, он еще не привык к сумраку, когда привыкнет и разглядит людей, может быть, обнаружит кого-нибудь из знакомых.
Ни сидеть, ни лежать в яме, в зловонной, пахнущей мочой воде было нельзя, можно было только стоять. Стоять, прижавшись друг к другу, греться собственным дыханием, — больше согреться было нечем, — вглядываться в сумрак ямы, в лица умирающих и самому ожидать конца — это единственное, что им оставалось. А конец у всех будет непростым — мученическим.
Неожиданно одно лицо из сгрудившихся неподалеку людей показалось Китаеву знакомым. Он не выдержал и, одолевая боль, растянул растрескавшиеся, разбитые губы в улыбке: неужели это Егорунин? Земеля! Нет, не Егорунин. Лицо было белым, обвядшим, скулы выпирали двумя угловатыми костяшками, щеки ввалились двумя глубокими воронками — и похож был этот человек на Егорунина и совсем не похож.
Все-таки Егорунин это или нет?
— Егорунин? — не веря самому себе, свистящим шепотом спросил Китаев.
— Я! — нехотя шевельнулся тот, разлепил пальцами глаза, вгляделся в сумрак ямы, пытаясь разглядеть лицо спрашивавшего.
— Сашка?
— Я.
Человек, откликнувшийся на фамилию Егорунин, сделался еще меньше похож на Егорунина — старик какой-то неведомый, скелет из школьного шкафа, призрак, а не неунывающий умелец, шивший для «политиков» рукавицы, спасавший им в лютые морозы пальцы, рассказывавший о разведке и ребятах своих так интересно, что его подчиненных знал по именам весь четвертый барак. Сейчас от Егорунина осталась только тень.
По краю ямы, где было немного свободного места, с трудом раздвигая ногами воду, Китаев пробрался к Егорунину, тронул его за плечо. Егорунин, постанывая, языком выталкивая из разбитого рта кровь, вновь пальцами разлепил глаза, вгляделся в Китаева.
— Володя-я, — просипел он дыряво, с болью, губы у него задергались.
На Егорунине были только одни кальсоны, которые он сам себе когда-то и стачал, голое изодранное тело было черным от ударов — Егорунина пытали, старались как могли. Одна рука, отбитая, висела, словно плеть, правая щека была разорвана, в неровной кровоточащей дырке были видны полураскрошенные зубы… Китаев не сдержался, сглотнул гулко — во рту собралось что-то соленое, скорее всего это была кровь, — прошептал сочувственно:
— Эх, Саша… — Снова сглотнул соленый клубок, возникший во рту. — Значит, Воркуту взять не удалось.
— Нам даже не дали войти в город, задавили пушками и самолетами, уничтожили, как зверей. — В горле у Егорунина возникло простудное сипение, через мгновение сменилось вороньим клекотом, из разорванной щеки брызнула кровь.
— Хотиев жив?
— Хотиев здесь. — Егорунин отнял пальцы от левого глаза, и глаз закрылся сам по себе — похоже, был перебит какой-то нерв, нить, позволяющая глазам открываться и закрываться.
Значит, взяли и Хотиева, немногословного сочинского горца с упрямым лицом и жесткими глазами — люди с такими глазами обычно имеют дело с оружием.
— Здесь? — Китаеву показалось, что он снова получил удар кулаком под ребра, как совсем недавно от подполковника — согнулся, сквозь зубы выдавил изо рта воздух… Жаль было Хотиева.
— Ваш Перевозчиков тоже здесь, — просипел Егорунин, — говорил он с трудом. Китаев сжал зубы: было понятно, что жить земляку осталось совсем немного, но умереть своей смертью ему не дадут — расстреляют. Как расстреляют и самого Китаева.
Впрочем, к этому Китаев относился спокойно — на фронте он свыкся с мыслью, что будет убит (не сегодня, так завтра это произойдет обязательно) и к путешествию на тот свет был готов.
Сгорбившийся, измученный Хотиев стоял в углу ямы, притиснувшись спиной к влажной стенке — земляной срез был для него дополнительной подпоркой, которая не давала упасть, как не давали упасть и стоявшие по бокам от него товарищи, два человека, один справа, другой слева; казалось, что Хотиев был сломлен, раздавлен, но это было не так: глаза у него по-прежнему были жесткими, сохраняли боевой блеск.
Хотиев находился в сознании, хотя должен был давным-давно отключиться, ткнуться головой в воду, плещущуюся под ногами, и захлебнуться…
Рот у Хотиева был зашит тонкой медной проволокой — зашит, но не стянут, чтобы командир восставших мог хотя бы пить, а с другой стороны, может быть, его подпитывал лагерный «лепила» — врач, который приходил сюда с клистирной трубкой и вливал ему в задницу жидкий суп…
Хотя в задницу вряд ли — клистирная пища до желудка могла не дойти. Еду «лепила» вводил Хотиеву через что-то другое, скорее всего, засовывал трубку в рот и сливал туда баланду. Наверное Хотиева берегли для какой-то показательной казни, не иначе. Если бы не это — забили б тяжелыми сапогами и сбросили в ковыльную яму.
К худому голому телу Хотиева были пришиты офицерские пуговицы, штук восемь — пришиты в два ряда: так лагерное начальство отметило предводителя взбунтовавшихся зэков. Проделало это в назидание другим — не бунтуйте, дескать. Пуговицы также были пришиты к телу тонкой проволокой, проколы залиты спекшейся кровью.
Китаев втянул сквозь зубы воздух — в груди не хватало дыхания, было пусто, хоть падай в воду. Сглотнул: во рту все время собиралась кровь, забивала глотку. Хотиева было жаль. Больно Хотиеву было, очень больно, но он не издавал ни стона, ни хрипа, ни вздохов — молчал командир. И вся эта страшная яма, заполненная водой, молчала. Китаев сжал зубы — молчать следовало и ему.
Конец был близок, до финиша осталось чуть-чуть. Надо было выдержать муки, которые кто-то из местных лагерных царей расписал на долю Китаева, Егорунина, Хотиева и других. Китаев ткнулся головой в стенку, вжался затылком в землю, делая себе углубление, и закрыл глаза.
Перед ним поплыло, колыхаясь из стороны в сторону, рябое красноватое пространство. Неплохо было бы забыться, может быть, даже уснуть, но как? Губы у Китаева дрогнули, зашевелились, словно бы он разговаривал с самим собою. Немо разговаривал, не издавая ни одного звука.
Неужели все осталось позади и душе его скоро сделается легче, он позабудет лагерь, войну, пятьсот первую стройку, лагерь, в котором протекала его горькая жизнь?
Позади оставалось многое. И заповеди «Не верь, не бойся, не проси», как и «Не суй носа в чужой котелок», и синие лица умирающих людей, на небритых щеках которых, в щетине, серели гниды (вши покидали умирающих, перебирались на живых зэков, а гниды не могли перебраться — еще не вылупились; кстати, в лагере и примета была: если от зэка убегают вши, то, значит, он скоро умрет, и примета эта страшная ни разу не обманула), и кровь, остающаяся на хлебе после того, как откусишь немного… Тоже несладкая вещь: кровь означала, что у зека цинга, и скоро у него выпадут зубы. Без зубов он не сможет цепляться за жизнь — нечем…
Бороться с цингой на севере трудно — для этого не было ни зелени, ни витаминов. Даже гнилой рыбы, сдерживающей, как известно, цингу — и той не было.
Уходили в прошлое и этапы, по которым гоняли Китаева — их было несколько, они хорошо запомнились, и память о них отбудет вместе с Китаевым на тот свет, — и разные уроды в фуражках с голубым верхом, житнухины и те, кто находились с ним рядом, и люди хорошие, протянувшие руку помощи… Этапы были трудными — в день положено было пройти двадцать пять километров и никак не меньше… И зэки, двужильные и трехжильные, их проходили, дотягивали до ночевки и падали на землю, испускали дух… Все это было, было, было!
Как были и зимы длиною в двенадцать месяцев (двенадцать месяцев зима, остальное — лето), и мертвецы, которыми обкладывали палатки, чтобы теплее было и палатки не снес лютый ветер; и талая, из снега и льда вода, к которой зеки никак не могли привыкнуть — от нее рвало, выворачивало наизнанку, и никто не знал, почему это происходит; и зековские заветы, в которых было немало умных правил, как, например, «Было бы сказано, а забыть успеешь», «Дай Бог все уметь, да не все делать», «Во сне срок идет быстрее»; и лесоповалы, которые называли «сухими расстрелами»; и издевательства вохровцев…
Все это было, было, еще вчера рождало ком в горле, а теперь не рождает — теперь уходит в прошлое. У других зеков будет своя судьба, своя биография — повторов, если приглядеться, почти не бывает.
Китаев был готов к смерти.
Незадолго до смерти перед человеком, говорят, проходит вся его жизнь. Так и у Китаева: он и темный блокадный Питер увидел, и мать свою со скорбно свитым морщинистым ртом, и Голубевых, соседей — Екатерину Сергеевну, Трофима, даже уголовную профурсетку Веру и ту увидел, — как и незавершенную любовь свою, сероглазку Ирочку Самсонову… Так и не стала она женой фронтовика Владимира Китаева, хотя все шло к этому. И звук метронома, предостерегающего об артиллерийском налете, услышал — он будет слышать и вспоминать его даже на том свете, как и солдат своих из разведки, живых и мертвых, будет вспоминать и молиться за них. Китаев даже самого себя увидел — в пилотке, в мокрой плащ-палатке, с автоматом, перекинутым через плечо.
Шевельнулся Китаев, вместе с ним шевельнулась и яма, люди, находившиеся в ней, послышался тихий говор, заплескалась вода, затем наверху, едва ли не под самой крышей «бура», раздался громкий, с командным металлическим отзвоном голос:
— Ну чего, фашисты, живы еще? — Не услышав ответа (Китаев узнал голос подполковника, бившего его), пришедший засмеялся неожиданно благожелательно, металлический отзвон исчез, и подполковник проговорил пасторским тоном: — Дышите, дышите духом, пока он есть, мочитесь в яму — и дышать, и мочиться под себя вам осталось недолго…
Подполковник знал, что говорил: сведения он получал из первых рук, от сидящего в соседнем кабинете начальника, либо готовил их сам, бумаги на это не жалел. Что-то уж очень веселым был вохровский командир, не к добру это…

По ночам в Абези уже трещали настоящие зимние морозы, ночью воздух вымерзал до хрустальной звени. Вода, стоявшая в яме, прожигала тело до костей. Впрочем, проходило немного времени, и люди, попавшие в яму и обожженные студеным кипятком, переставали болезненно кривить рты, ноги привыкали к воде, немели, и холод уже не ощущался так остро. Наверное, что-то отмирало в организме, происходили изменения, а может, одна болезнь вытесняла другую и теперь навсегда поселилась в теле.
Особенно веселило вохровцев то, что узники сидели в яме голые, в чем мама родила. Только немногие были в кальсонах или трусах.
— Чтобы никуда больше не бегали, — с заливистым хохотом поясняли дюжие вохровские охранники, — понятно?
Действительно, голяком в морозную ноябрьскую пору по городам и весям не очень-то побегаешь…
Не думал Китаев, что ему удастся когда-нибудь выбраться из этой ямы.
На следующий день после того, как он попал в яму, скудным серым утром, когда люди тесно прижимались друг к другу, чтобы хотя б чуть согреться, один из зеков, стоявший с краю, с пришитыми к груди пуговицами, согнулся беззвучно и пополз вниз, в воду, смешанную с мочой, наверное, в равных пропорциях…
Это был один из руководителей восстания, правда, менее удачливый, чем Хотиев — Перевозчиков. Его ухватили за руки, с трудом, хрипя и задыхаясь, подняли, но сделать что-либо уже было нельзя, Перевозчикову ни один врач не сумеет помочь — он был мертв.
— Отмучился командир, — произнес кто-то с завистью шепотом. Живые завидовали мертвым, это был тот самый случай…
Китаев ощутил, что голова у него сама по себе опустилась вниз — безвольная, ослабевшая, — ткнулась подбородком в грудь: смерть ждет их всех, никто не обманет судьбу, не останется в живых… Ни один человек. Перевозчиков, голова которого была украшена густой серебристой сединой, украшения этого в изоляторе лишился, облез — вполне возможно, волосы у «командира южного направления» выдрали.
Через некоторое время в яме умер еще один человек, его Китаев не знал — он так же, как и Перевозчиков, беззвучно, не издав ни вздоха, ни писка, ни стона, сломался пополам и пополз вниз.
Его подхватили товарищи, стоявшие рядом, но удержать не смогли — зэк, уже мертвый, сел на задницу. Голову с закатившимися глазами и безвольно распахнутым ртом ему задрали, чтобы не хлебнул случайно мерзкой жижи, в которой они стояли (впрочем, мертвому было все равно). Кто-то застонал прощально, трудно, будто подавился этим стоном, вывернулся наизнанку, и опять все стихло. Голова умершего с открытым ртом и закатившимися глазами, которые так и не закрылись, качалась на воде, как поплавок.
Помутненное сознание уходило от Китаева, все неожиданно покрывалось темнотой, но человек делал усилие, и темнота отступала от него, появлялись светлые плешинки, рябь, с каждым наплывом темноты сил становилось все меньше и меньше.
Сидящих в яме зэков не кормили. Впрочем, есть уже не хотелось, да и Китаев по блокадной питерской поре хорошо знал, что такое голод — иногда голод сдавливал глотку так, что человек без чувств падал на землю, но когда приходил в себя, то голода не ощущал совсем.
Что было на улице, день или ночь, непонятно — у них в яме всегда стоял тусклый мрачный день. Светила слабенькая лампочка, перекинутая через штакетину, пыталась вгрызаться в темноту, но до дна не доставала, на дне ямы царил густой ночной мрак. Чтобы увидеть хоть что-нибудь, глаза должны были основательно привыкнуть к этому гнилому мраку, к самой яме, различить, где находится поверхность вонючих помоев или угол, в котором сбились в один ком, буквально слиплись изможденные люди. От хриплых вздохов вздрагивал воздух.
Следующим умер Егорунин — старший лейтенант фронтовой разведки, кавалер трех орденов Красной Звезды и трех медалей «За отвагу», отзывчивый доброжелательный ленинградец, следивший, чтобы в бригаде «политиков» никто не обморозил себе руки — он для всех шил рукавицы.
Перед смертью Егорунин позвал хриплым, западающим внутрь голосом:
— Китаев… Володя… Скажи, ты здесь? Жив?
Китаев шевельнулся в вонючей жиже, чуть не упал — накренился, заваливаясь набок, но не упал, удержался и прохрипел в ответ:
— Жи-ив. Я здесь.
— Володя, мои живут на Лиговке, в доме шестнадцать. Если останешься жив, расскажи им, как я умер.
— Ты погоди, не торопись, Саш, — моляще прохрипел Китаев. — Подожди, прошу тебя. Не умирай, Саш!
— Все, финита на борзых прискакала. — В горле у Егорунина что-то забулькало, заворочалось, он выплюнул изо рта кровь. — Время мое, Китаев, кончилось.
— Саша!
— Все. Меня уже нет.
Через минуту он умер. Над головами зэков, стоявших в яме, возникло что-то розовое, игривое и одновременно печальное, в пепельном пространстве посветлело, в темном, как гуталин воздухе возникли и через мгновение исчезли легкие блики. Все, душа Егорунина унеслась из этой страшной ямы на вольный простор. Кадык на шее Китаева тяжело шевельнулся, перекрыл дыхание. Он закашлялся, глаза закололо, будто он угодил в едкую дымную пелену, на редких, словно бы съеденных молью ресницах возникли слезы.
Сколько еще он сможет продержаться в этой яме? Максимум день, может быть, полтора, и все. Дальше надо будет отправляться вслед за старшим лейтенантом Егоруниным.
Откашлявшись, Китаев сжал зубы: чего-чего, а смерти он не боялся. Единственное, чего будет жаль, — не повидает перед смертью мать. На щеках у него возникли твердые желваки: а жива ли мама, кто скажет? Узнать бы… Но как? «Прощай, Саня, — застучали в голове тоскливые молоточки, — прощай! Если я выживу, — на это у меня ни одного шанса из ста, — то обязательно побываю у твоих на Лиговке. Но я не выживу, Саня… Не дано».
Китаев закрыл глаза, прощаясь с Егоруниным, с ямой и ее обитателями, с мраком здешним, с лагерем, с самим собою, с теми, кто испоганил его жизнь. Впрочем, с этими Китаев не прощается, он еще достанет их. На том свете.

Китаев выжил. Это было удивительно, невероятно, неправдоподобно совершенно, он сам в это не верил, несколько месяцев ходил, будто во сне, но факт есть факт — он выжил.
На счастье доходяг, сидевших в яме, вечером того дня, когда не стало Егорунина (впрочем, доходяги так никогда и не узнали, день был или вечер) в Абезь прибыла высокая комиссия из Москвы, и лагерное начальство решило сактировать (иначе говоря, списать) тех, кто пребывал в штрафном изоляторе, и в первую очередь в яме — все равно мертвецы, пусть лучше умрут у «лепил». «Лепилы», ежели что, за них и ответят. По списку.
Расчет был верный: почти все сидевшие в яме умерли. После издевательств, совершенных над ними, выжить не было дано — не выживают люди. А Китаев выжил — повезло.
Он отлежал свое в медчасти, потом перебазировался в барак и там, на удивление всем, встал на ноги. Похоже было, что ему удалось перехитрить свою судьбу, — несмотря на выписанную на тот свет путевку, он остался на свете этом.
Он вышел из лагеря, — сумел, — пешком добрался до станции и долго стоял там, слушая негромкие покрикивания каких-то маленьких серых птичек, разглядывая низкое комкастое небо и пожухлое пространство, скатывающееся за горизонт.
Свобода. Куда ехать, куда деваться?
Китаев поехал в Питер — там все-таки оставалась его мать. В последний год он сумел послать ей два письма — ответа не последовало. Да он и не ждал ответа, поскольку не имел права на переписку. Письма он посылал через тех, кто это право имел… Может быть, письма его не дошли, мать жива и до сих пор дожидается сына, исчезнувшего так внезапно… Все могло быть.
При мысли о матери у Китаева невольно сжималось сердце, пространство делалось крошечным, будто он попал в чужой затерянный мир, из которого вряд ли уже выберется, и только желание увидеть мать заставляло его выбираться обратно, искать чистое пространство…
В общем, надо было ехать к матери, это главное. С другой стороны, он не имел права ни жить в Питере, ни даже появляться в нем… Еще одно обязательство имелось теперь у Китаева — побывать на Лиговке, где жили родные Егорунина, рассказать им, как не стало Саши.
Словом, все раздумья надо было отбросить прочь и ехать в Питер.
Через двое суток он уже был в Ленинграде; полчаса — какой-то обесточенный, помятый, лишенный дыхания, он походил по питерским улицам, совершенно не узнавая их, прикладывал руку к тоскливо стучавшему сердцу, — ни щемление, ни тоска не проходили, — потом забрался в трамвай со знакомым номером и поехал домой.
Чем ближе он подъезжал к дому, тем сильнее у него щемило сердце, так щемило, что кажется, оно вот-вот остановится, и горькую боль эту было очень трудно выдерживать. Около дома он вышел из трамвая и долго не мог успокоиться, присел на новенькую, недавно сколоченную скамейку. Думал, что посидит минут пять, а просидел, не двигаясь, полчаса, рассматривал свой блокадный дом со стороны, отмечал на стенах знакомые осколочные отметины, за годы успевшие потемнеть, следы ровных срезов на камне, оставленные пленными немцами, ремонтировавшими фасад, рассматривал окна — в некоторые окна были вставлены новые переплеты, но в большинстве своем рамы были старые, помнили блокаду. Углы здания украсили новенькие цинковые трубы — раз стоит новый, поблескивающий не успевшим потемнеть металлом водосток, значит, крыша дома отремонтирована и скорее всего это сделано недавно.
Он хотел подняться со скамейки, но не смог — словно бы прирос к сидению: привинтили болтами, даже карманы и те поставили на гайки с шайбами, закрепили крепко, штаны тоже закрепили. Китаев отер пот со лба и со стоном, дыша тяжело, поднялся. Острое щемление, сковавшее сердце, не проходило. Надо было одолевать себя… Китаев одолел.
Через пять минут он уже находился в затемненном, с тусклой лампочкой, завернутой в разбитый плафон, подъезде, а еще через минуту стоял перед своей дверью. Протянул руку к кнопке звонка и тут же опустил — сердце, несмотря на боль и усталость, заколотилось так сильно, что было готово через глотку выскочить наружу. Сквозь зубы Китаев втянул в себя воздух, задержал на несколько мгновений в груди, потом вновь поднял руку и ткнул пальцем в кнопку звонка.
Звонок был старый, еще дореволюционный. Китаев слышал его стрекот за дверью, морщась, сглатывал что-то горькое, возникающее во рту; кнопка, привинченная к деревянному кругляшу, тоже была старая, пришла из той далекой, помнившей царские времена поры…
«Эх, мама, мама…» — возникла в голове и тут же погасла фраза. К горлу вновь подтянулись чьи-то пальцы, чтобы сжать его, перекрыть дыхание.
Дверь открылась. На пороге стояла упитанная розовощекая девочка с двумя косичками, украшенными шелковыми бантами. Недоуменно глядя на Китаева, она поинтересовалась равнодушным серебристым голосом:
— Вам кого?
Китаев смотрел на нее и ничего не мог сказать — слова застряли в горле. Он резко помотал головой, вытряхивая из себя немоту… В сонных глазах девочки появился интерес — такого странного дядьки она еще не видела.
— Вам кого? — вновь спросила девочка.
Наконец Китаев справился с собой, произнес незнакомым, каким-то задавленным тоном:
— Здесь жили Китаевы…
— Теперь не живут, — на лице девочки появилось капризное выражение. — Нет их.
— А где они живут?
— Старуху снесли на кладбище, похоронили, а сын ее… сын сидит в тюрьме, — грубовато и жестко проговорила девочка, потянула на себя дверь, намереваясь ее закрыть. — До свидания!
— Погоди, погоди, — заторопился Китаев, останавливая девочку. — Где, ты сказала, похоронили бабушку?
— Не знаю, — выпалила девочка и захлопнула дверь.
Вот и все, вот и рухнула надежда — внутри что-то тоскливо, протяжно заныло, в глотке сделалось тепло и тяжело, словно бы Китаева угостили стопкой жидкого свинца. Если он будет интересоваться дальше, куда подевалась мать, вещи семьи, мебель, на него могут спустить собаку, тем более что в глубине квартиры он услышал лай.
Надо сходить к Голубевым. Если Трофим или Екатерина Сергеевна живы, они все расскажут.
Дверь в квартиру Голубевых открыла… Вот уж кого Китаев не ожидал увивать здесь, так это ее… открыла Вера.
— А где Екатерина Сергеевна? — спокойно, стараясь, чтобы на лице его не прогнул ни один мускул, спросил Китаев.
— На том свете, — отрывисто ответила Вера.
— А Трофим?
— На работе! — также отрывисто, по-собачьи резко ответила Вера. Спрашивать что-либо у нее было бесполезно, надо было ждать вечера, когда придет с работы Трофим.
Китаев вежливо, будто на школьном балу, поклонился и ушел. Неподалеку, в небольшом тенистом сквере, сел на скамейку, устроился на ней поудобнее и стал ждать вечера.
Вокруг шумел голод, были слышны гудки автомобилей, стрекот моторов, голоса прохожих, птичье теньканье, возбужденный воробьиный говор — это были звуки мира, жизни, налаженного быта, семейного тепла, еще чего-то, что напрочь отсутствовало в лагерном существовании Китаева. Вытянув ноги, он облокотился на фанерный чемодан абезского производства и закрыл глаза.
Так он просидел до самого вечера, почти не шевелясь, слушая звуки родного города и сглатывая невольные слезы.
Он совершенно не думал о том, что сидеть на городской скамейке, блаженно вытянувшись, откинув назад голову — опаснее, чем участвовать в таежной или тундровой перестрелке с вохровцами — любой милиционер может обратить внимание, взять под локоток и вместе с чемоданом препроводить в отделение.
А там непременно зададут один неприятный вопросец:
— Вы почему, гражданин такой-то, появились в Ленинграде, когда тут запрещено находиться не только вам, но и духу вашему?
И все — опять Абезь или какой-нибудь лагерь около Дунькина пупа, новый срок. Но Китаев не двигался, не снимался с места, продолжал сидеть с беспечно вытянутыми ногами на самом виду у проходящего люда, которого было много. Среди публики этой наверняка встречались и милицейские сотрудники, которые могли запросто срисовать его и прислать участкового, чтобы проверил документы, но пронесло — на скорбно прилипшего к садовой скамейке мужика никто особо и внимания не обратил.
Очнулся он от того, что около него кто-то остановился. Человека, который начинает рассматривать тебя, обычно ощущаешь не только с закрытыми глазами, ощущаешь даже затылком, корнями волос, спиной, пятками, извините… Китаев открыл глаза.
Напротив скамейки стоял человек, которого он узнал мгновенно, хотя человек этот здорово изменился: в голове его появилась седина, щеки прорезали две провальные морщины.
— Трофим, — почти не веря себе, тихо проговорил Китаев.
— Володька! — так же тихо произнес тот.
Это был Трофим Голубев, которого он ждал, — Китаев резко вскочил со скамейки, обнялся с соседом.
— Живой, — прошептал Трофим, повторил с обрадованным вздохом, будто сам себе ответил на важный вопрос: — Живой… Оттуда вернулся? — Трофим неопределенно повел головой себе за спину, но эта неопределенность была хорошо понятна всем.
— Оттуда, — сказал Китаев. — Заходил к тебе домой, решил дождаться.
— Значит, Верку видел…
— Видел. Честно говоря, удивился. Чего она в твоем доме делает?
— Да в том-то и вопрос, что ничего. Она прописана в нашей квартире. А выписать никак не могу. Закон не позволяет.
— А если подать в суд? — произнеся слово «суд», Китаев невольно поморщился: в лагерях это слово считалось непотребным, у «политиков», например, было сродни худому ругательству.
— А что даст суд? Совершенно ничего, — рассудительно проговорил Трофим. — Верка купит его со всеми потрохами, тем дело и закончится.
— Ведь она же тогда, жуткой зимой сорок второго года, заколотила вас с матерью в гроб и похоронила живьем… Разве ты не помнишь, Трофим?
— Все хорошо помню, но ничего поделать не могу.
— И мы с матерью могли вас и не выручить — мы умирали… Это мама случайно услышала, как вы с Екатериной Сергеевной скреблись у себя в квартире. А могла и не услышать.
— Это тоже, Володя, знаю…
Китаев сочувственно качнул головой, глянул куда-то вдаль, поверх деревьев. Трофим понял, о чем он думает, и произнес тихо, болезненно креня голову в одну сторону, на плечо:
— Когда умерла твоя мать, меня в Ленинграде не было — я приехал, когда она уже лежала на кладбище.
— Где похоронили?
— На Пискаревке. Где и всех блокадников.
В горле у Китаева сам по себе родился скрип, он сглотнул собравшийся в горе комок, повторил смято, с болью:
— На Пискаревке.
Трофим не стал заходить домой, махнул рукой — Верка ему не просто надоела — обрыдла, стала хуже горькой редьки. Вместе они поехали на Пискаревское мемориальное кладбище, где лежали блокадники-ленинградцы…
Могила матери Китаева была простая — обыкновенный бетонный столбик, на который черной краской нанесена фамилия с двумя инициалами, а также выведены две даты — рождения и смерти. Китаев ощутил, как у него одеревенело, сделалось каким-то чужим лицо, вот только рот не смог стать деревянным — затряслись, заплясали губы. Китаев поспешно прижал к ним пальцы — движение было машинальным.
Могильный холмик показался ему совсем крохотным, будто здесь была похоронена не взрослая женщина, а ребенок, девочка из начального класса блокадной школы… Китаев согнулся — сильно кольнуло в сердце.
Он простоял у могилы матери минут двадцать — молча, не двигаясь, поскольку у него одеревенело, кажется, уже все тело, подмятый горькой тоской, не произнося ни одного слова. Трофим стоял рядом и тоже молчал. Он понимал, что происходит с Китаевым, хотел было отойти в сторону, но Китаев ухватил его за локоть, удержал.
Китаев думал о матери, о том, какие печальные годы были у нее, пока он сидел, какие косые взгляды бросали соседи, с каким презрением обращались к ней сотрудники местного отделения милиции — ведь она же была матерью врага народа; что ей вообще пришлось выслушать и вытерпеть… Китаев стоял около могилы и просил у мертвой матери прощения.
Хотя в чем он был виноват? В том, что на него написали донос и без всякого разбирательства загнали в лагерь? Да ладно бы просто загнали — чуть не оставили там навсегда, даже квартирку присмотрели — безымянную могилу, помеченную малопонятным значком. А ведь там он стоял уже обеими ногами…
Он втянул в себя воздух, шевельнулся — ожил немного, немота прошла, губы тоже перестали плясать на неподвижном лице. Повернулся и сказал Трофиму:
— Это все… — Кадык у него гулко дернулся, подпрыгнул. — Пошли, брат.
Двинулись к выходу мимо бесчисленных братских могил — народа в блокаду погибло так много, что число их, наверное, не поддается счету. Минут через пять Китаев неожиданно остановился и сказал Трофиму:
— Первые деньги, которые я заработаю, пойдут на памятник матери.
Трофим несогласно качнул годовой: главное для Китаева сейчас отдышаться, встать на ноги, подкрепить свое здоровье, а уж потом думать о памятнике. Но взглянув на лицо его, не стал ничего говорить: бесполезно. Китаев поступит так, как задумал.
— Мне въезд в Питер воспрещен, но я сюда приеду обязательно, — сказал Китаев, — если же меня снова арестуют, посадят либо просто не пустят в город, я попрошу тебя, Трофим, о помощи…
— Чем смогу, тем и помогу, — просто произнес Трофим.
Воздух сделался бледным, словно бы его пропустили через сито, откуда-то издалека, скорее всего, с моря, потянуло холодным воздухом… Словно бы с Балтики. Он пахнул солью и водорослями, еще чем-то, похоже, медицинским — наверное, йодом. Китаев почувствовал, как чьи-то жесткие пальцы ему знакомо стиснули горло: наступала белая ночь, та самая ночь, которую он часто видел во сне в лагере. И всякий раз просыпался с мокрыми глазами.
«Политики», сидевшие в лагере, — это не уголовники… Уголовники — народ другого закваса, они никогда не просыпались утром со слезами. С «политиками» же это происходило почти всегда. «Политики» ценили то, что осталось дома, в том мире, вход в который многим из них был закрыт навсегда, поскольку до освобождения многим не сужено было дожить. Китаеву повезло — он дожил.
А с другой стороны, он не знает совершенно, что с ним будет дальше. Такие герои, как он, были нужны стране, когда шла война, сейчас же от них только одна морока. Впрочем, эта белая ночь отличалась от тех, которые Китаев видел и пережил раньше, знал и любил их: те ночи, все до одной, пахли жасмином. Эта же ночь не пахла ничем — может быть, только немного морем. Судя по всему, после блокады кусты жасмина, сирени, каштановые деревья перестали цвести — война убила их красоту и запах.

Из тех, кто спасся, несмотря на пребывание в расстрельной яме, был бывший Герой Советского Союза Хотиев, но его Китаев больше никогда не встречал. Слышал только, что он жив и все, а видеть не видел. Но все равно ощущение, что он жив, грело душу, Китаев был доволен этим обстоятельством.
Впрочем, он не встречал и других лагерников, с которыми делил горькую долю, — ни Брыля, ни Савченко, ни Штольца, ни Беловежского… Брыль, скорее всего, был расстрелян, Савченко не мог дотянуть до освобождения из-за возраста, Штольц считался наполовину вольным стрелком, его можно было вообще не брать в расчет… С Беловежским, надо полагать, все было в порядке.
Не встречал Китаев больше никогда и своего бригадира, незлобивого, но тем не менее умеющего шипеть мужика — в прошлом интенданта, награжденного боевыми орланами. Тот, как и многие другие, будто бы сквозь землю провалился.
С другой стороны, если бы Китаев занимался розысками — явно бы кого-нибудь нашел, создал бы некую ветеранскую ячейку. Но он этого не делал, ему надо было вылезать из могилы, в которую его сбросили — без гроба, без прощального слова сбросили… Хорошо, что хоть не зарыли.
Спасла Китаева молодая женщина — лейтенантская вдова, чей муж сгорел в танке под Берлином в апреле сорок пятого года. Судьба связала Китаева с Катей Сосницкой, она приезжала в их лагерь к брату, работавшему «лепилой», добилась свидания с ним, хотя это было трудно, — и Китаев случайно увидел ее в лазарете. Катя запала ему в душу, он передал на волю два письма, которые дошли до Сосницкой.
Работала Катя Сосницкая бригадиром садоводов в Ростовской области, имела собственный домик, окруженный пирамидальными тополями и яблонями. Тремя своими окошками — чистыми, светлыми — домик вглядывался в голубую воду Азовского моря.
Екатерина и выходила Китаева, излечила от болей и хворей, поставила на ноги, и что важно — почти не пичкала его микстурами, порошками и таблетками, лишь давала отвары из лекарственных трав да поправляла здоровье своего нового мужа (с Китаевым она венчалась в церкви, считала, что побывав у алтаря, он станет крепче, небесные силы будут помогать ему держаться на ногах) молоком, фруктами, овощами, рыбалкой и целебным морским воздухом. Еще — теплом, которым был наполнен ее дом, обстановкой, царившей в Катином селе, где дома не запирали на замки, а если запирали, то ключ обязательно клали в деревянный почтовый ящик либо под крыльцо, так, чтобы легко можно было достать. Обычаи здесь были простые, народ жил доверчиво, и если в селе появлялся кто-нибудь посторонний, скользкими глазами умиленно поглядывающий на чужое имущество, то от таких людей избавлялись очень быстро.
В общем, с помощью Кати Сосницкой Китаев поднялся на ноги, вновь обрел самого себя, начал потихоньку работать в колхозе. В пятьдесят седьмом году его признали незаконно осужденным, вернули ордена и выплатили «фронтовые», жизнь стала налаживаться, а в голову приходить мысли: а не вернуться ли в Ленинград? Но на это погрустневшая Катя Сосницкая отрицательно покачала головой.
— Здесь, на этом углу азовского берега, — моя родина, здесь могилы моих родных, отца и матери, здесь родился вот он, — Катя погладила по голове трехлетнего Петьку, стоявшего рядом с ней, — твой сын и мой сын… Съездить в Ленинград можно, побыть там пару-тройку недель тоже можно, но чтобы переселиться на постоянное место жительства… — Катя отрицательно покачала головой. — Нет, Володя.
Китаев взял жену за руку.
— Нет — значит, нет. Больше этот вопрос поднимать не будем.
Через несколько дней он уехал в Ленинград — надо было выполнить обещание, которое он дал на могиле матери: в мастерской, которую Трофим Голубев по старинке называл «гробовой», заказал высокий памятник из черного мрамора и ложе под него, бронзовые винты с крупными, ярко начищенными головками и православный крест из розового камня, заплатил аванс и уехал к Кате.
Через месяц появился в Питере снова. Придирчиво осмотрел памятник, ложе, крест, короб, в котором можно было сажать цветы, и работой остался доволен. На следующий день памятник был установлен на могиле. Когда рабочие укатили свою тележку с инструментом, Китаев присел на край короба, долго сидел неподвижно, пока за ним не пришел Трофим. Не говоря ни слова, он сел на край короба рядом, в печальной задумчивости опустил голову.
Было прохладно. На питерских просторах, когда нет солнца, всегда бывает прохладно, словно бы сквозь землю откуда-то из глубины проступает стылая влага, оседает на одежде, руках, лице, окружающих предметах, природа сразу делается неуютной. По кладбищу, по дорожкам ходил сторож, проверял что-то, словно бы пересчитывал могилы — не украл ли кто-нибудь пару-тройку холмиков. Худое, изрезанное морщинами лицо его было угрюмым.
— Пойдем, Володя. — Трофим тронул Китаева рукой за плечо, потом ухватил за локоть. — Пойдем, пойдем, — и, выводя Китаева из заторможенного состояния, в котором тот находился, потянул, — а то у меня дома ужин на нас двоих стынет…
Китаев вздохнул, поднял голову.
— Как двоих? А где твоя Верка?
— Ушла Верка. — Трофим улыбнулся неожиданно легко, даже весело. — Нет ее… И слава Богу! — Он не выдержал, перекрестился.
Вместо ответа Китаев понимающе кивнул, поднялся с могилы.

Он дожил до наших дней, бывший фронтовик и бывший зек Владимир Владимирович Китаев, до перестройки, до ельцинской поры, а в девяносто третьем году, когда танки в Москве били по Белому дому — все произошло именно в этот момент, — его не стало. Сердце не выдержало, и Китаев, прощально глянув на жену, сморщился мученически, прося у нее прощения, втянул сквозь сцепленные зубы воздух в себя и едва слышно застонал.
Прошло еще несколько тревожных минут, сопровождаемых танковой стрельбой, срывающейся с экрана телевизора, и Китаев закрыл глаза. Катя заплакала.
Слегка приотворенная форточка в окне тихо звякнула и распахнулась, хотя на улице никакого ветра не было — вообще стояла золотая южная осень, которая ветрами, как известно, не отличается, и в доме сквознякам негде было разбежаться, жена Китаева всегда с ними боролась, считая домашние ветродуи причиной едва ли не всех болезней…
Так что же это было?
Душа Китаева вылетела наружу, на небесный простор?
Но что бы там ни произошло, со смертью Китаева не осталось, пожалуй, ни одного человека, который участвовал бы в зековском восстании на пятьсот первой стройке — все ушли. И память об этом восстании угасла — некому уже его вспоминать.


Эпилог

Есть на Севере незатейливая, немноголюдная станция Абезь, хотя, как полагают многие, станция эта — узловая и жизнь на ней должна кипеть, как бульон в кастрюле, поставленной на горящую газовую горелку. Ведь Абезь стоит на направлении, так сказать, ходовом, ведущем в Воркуту. А Воркута — это Воркута, северный стольный город с суровой историей, — поезда в эту знаменитую столицу должны ходить один за другим, с ветром, с музыкой и ресторанными песнями. Должны ходить, но не ходят. Точнее, ходят, только очень редко. Один утром — из Москвы, один вечером — обратно. Это — скорые, плюс еще один медлительный пассажирский, останавливающийся у каждого столба — местный. Его еще называют рабочим… Вот и все движение. Ходят, естественно, и товарняки. Но тоже редко.
Словом, жизнь в Абези совсем иная, чем была когда-то, в частности, в пору, описанную в этой истории.
Летом в Абези мне не доводилось бывать — только зимой. Сугробы в поселке намело выше крыш, они угрожающе нависали над домами, некоторые заглядывали даже в печные трубы, грозили засыпать печи и жилье. Абезь нынешняя — совсем не та, что была раньше. Раньше в ней обитало более десяти тысяч человек, сейчас — всего шестьсот с небольшим хвостиком. Работы никакой, поэтому жители хватаются за любое дело — лишь бы заплатили хотя бы немного денег.
От последних двух советских десятилетий остались новые дома — обустроенные, со всеми удобствами, утепленные; от советской поры — старой, послевоенной, когда произошло восстание на пятьсот первой стройке, до сих пор сохранились штабные и жилые бараки, в большинстве своем переломленные в крышах, но еще годные для эксплуатации, и в них и ныне живут люди. Но в захиревшей полупустой Абези и сегодня ощущается, что когда-то здесь кипела жизнь — хоть и не самая светлая (точнее, жестокая), но это была жизнь.
Сейчас же на улицах — ни души, только поземка закручивает в игривые хвосты мелкий снег, да из труб в серое небо взвивались столбы дыма — Абезь сопротивлялась тридцатисемиградусному морозу; еще далеко внизу, скрытая толстым ледовым одеялом, спала река, занимавшая довольно много пространства. В поздние весенние месяцы, в мае, она превращалась в море разливанное и, видать, проглотила не одну сотню зэков, обслуживавших Абезь.
Впрочем, звуки все-таки возникали в морозном пространстве — где-то далеко-далеко раздавался протяжный вой, от которого невольно сжималось сердце. То ли собаки это выли, то ли волки, то ли ветер, вспоминая прошлое, веселился — не понять.
В лагерях, расположенных в окрестностях Абези, раньше томилось тридцать тысяч человек, временами — даже больше. Нравы здесь царили жестокие: если заключенный, выдохшийся вконец или обессилевший от голода, падал на улице — особенно в темную зимнюю пору, когда световой день длился всего лишь два часа, — его не поднимали, чтобы отнести в санчасть и показать врачу, а добивали ногами, либо прикладами, палками прямо на снегу — милосердные вертухаи не хотели, чтобы человек мучился…
Стрелять было нельзя — грохот выстрелов раздражал начальство, поэтому они действовали тихо, добивали зека подручными средствами, а потом, ухватив за ноги, за руки, волокли на вечное место жительства.
Все здесь было наряжено в зэковскую (и энкаведешную) форму и жило по зэковским законам. Всякого заключенного вообще было проще вычеркнуть из всех списков, снять с довольствия, чем кормить, обогревать либо тем более лечить. Жизнь зека стоила всего несколько копеек, даже до рубля не дотягивала.
Здесь выбили зубы будущему Маршалу Советского Союза Рокоссовскому, пытаясь превратить его в обычную лагерную вошь, здесь умер, не вынеся голода и унижений, ближайший друг великого философа Бердяева профессор Красавин, похоронен он на кладбище П-11.
На одном из кладбищ здесь лежит литовский бригадный генерал, ставший потом генералом Красной Армии, Ионас Подишюс. Когда он скончался, то в лагерном лазарете дежурил врач-литовец Владас Шимкунас. Не хотелось ему отправлять в могилу безвестным своего земляка, тем более крупного военного. Он вскрыл у мертвого грудную клетку и вшил в тело опознавательную пластинку, а на руку нацепил железное кольцо из проволоки — все хоть какие-то знаки, метки останутся и по ним когда-нибудь, в будущем, генерала Подишюса смогут опознать родные.
В девяностые годы, когда Литва была уже самостоятельным государством, как, собственно, и Россия, дети Подишюса — уже стареющие, имевшие авторитет в обществе люди, решили перевезти останки отца на родину. Получили соответственное разрешение. Приехали в Абезь.
Они знали, что отец лежит в могиле Д-40. Мраморных плит с именами, крестов и пирамидок над последними пристанищами зеков, как известно, не ставили, в лучшем случае над могилой торчала железная рогулька с малопонятным значком, выбитым зубилом на ржавой железной пластине, и все. И хорошо, если рогулька уцелела, а еще лучше, если от нее не отпаялась пластина и на ней сохранилось число с буквенным обозначением Б-12, Г-45, Р-56 и так далее. А если это не сохранилось? В большинстве случаев так оно и было. В таких случаях надо полагаться на везение — на скудные записи, оставленные в лагерных журналах, на сведения дотошных краеведов да на архивные материалы, находящиеся вне зоны…
Впрочем, в случае с восставшими на пятьсот первой стройке на это рассчитывать не стоит — никакие амбарные книги это не отобразили, а те, что отобразили, давным-давно изъяты из обращения, на них поставлен штамп «Секретно», и хранятся они где-нибудь в архиве. А вот в каком именно, ни один человек не скажет. Да и как, в какой конкретно могиле можно найти останки близкого человека, если всех бросали в общую кучу, а сверху бульдозер, чтобы не ковыряться лопатами, не терять время, надвигал толстый пласт земли — тем дело и ограничивалось. И где на кладбище братских захоронений могила Д-40 или, скажем, Ж-21, мало кто может сказать. Все смято, перепутано, обезличено. Такие захоронения требуют общих памятников — ведь здесь лежат невинные люди, попавшие под 58-в, «политическую» статью.
Родственники Подишюса могилу Д-40 нашли, рогулька на ней не сгнила и пластина, слава Богу, не отвалилась, все было на месте; могилу аккуратно вскрыли и разочарованно переглянулись: останков генерала там не было, лежал какой-то ссохшийся, очень маленький, беззубый человечек, при нем — ни пластины, ни проволочного браслета. Стало ясно, что могила эта — не индивидуальная, а массовая, здесь похоронено много людей. Прошли чуть в сторону, наткнулись на второй скелет, но и это был не Подишюс.
Что делать? Копать дальше? Решили пройти еще немного, вскрыть могильное пространство. Следующая находка удивила родственников литовского генерала — они наткнулись на богатый гроб, непонятно как оказавшийся на убогом лагерном кладбище, на боках гроба сохранились даже остатки лака. В таком гробе мог, конечно же, лежать генерал. Родственники Подишюса обрадованно взбодрились, аккуратно поддели крышку. Лица их разочарованно погасли: в гробу лежала мумия в красной феске, турок какой-то, авторитет. Дальше копать не стали: грех было тревожить вечный сон замученных, лежавших тут людей. В том числе и сон генерала Подишюса.
На этом кладбище, среди зашифрованных могил лежал и один из мужей Анны Ахматовой — известный искусствовед, профессор Николай Николаевич Пунин. Умер он после кончины Сталина, когда уже начали разбираться с зеками, сидящими в лагерях по политическим статьям, до освобождения не дожил совсем немного. Номер его могилы — Х-11.
Кто здесь только не лежит! Среди «политиков» — цвет нашей страны, лучшие умы, с которыми мало кто мог соперничать…
К сожалению, руки знатоков и краеведов пока не доходят до лагерных покойников, но уверен — дойдут. Наступит ведь пора исследовать свое недалекое прошлое, поднять архивы, амбарные книги, журналы, которые вела охрана, и понять, кому из тех, кто лежит в могильных рядах, надо поклоняться, а кому нет.
Впрочем, один человек в Абези занимается этим, насколько я знаю, уже давно. Это Виктор Ложкин. Работает Виктор Васильевич Ложкин в этом умирающем поселке кочегаром. В центральной котельной. Сокращенно — в ЦК. Про себя он так и говорит:
— Я работаю в ЦК.
Приехал Ложкин в Абезь много лет назад, после окончания школы железнодорожных машинистов. Одно время работал по специальности, но потом железная дорога начала угасать, поезда стали ходить все реже и реже, и Ложкин, как говорят у моряков, был «списан на берег». Хотя моряки здесь совсем не причем. Ложкин не пропал, устроился на «начальственное» место заведующего клубом, а когда потребовалось освободить это кресло, стал художником-оформителем… Сейчас — сотрудник ЦК.
В конце восьмидесятых годов он начал собирать разную лагерную утварь, валявшуюся в ямах, в кучах мусора, в сараях, а то и просто в тундре, понимал, что каждая деталь, будь то алюминиевая кружка с выцарапанными на боку зековскими инициалами, старый лемех, который подвешивали на крюк, чтобы объявлять побудку — лупили по нему железным шкворнем так, что удары были слышны даже в Воркуте, — или старая, вытертая до кожи ушанка с дырявым верхом — все было Ложкину интересно, все было пропитано зековским духом, все что надо было сохранить для потомков — пусть люди и в грядущих временах знают, что тут было.
Через некоторое время Ложкин начал интересоваться печальными лагерными кладбищами, списками зеков, похороненных в безымянных могилах, стал писать письма, стучаться в разные высокие двери, но ответа ни от одной организации не получил — ни из инстанции, ни из кабинетов с резными дубовыми дверями. Словно бы в окрестностях Абези никогда не было лагерей. Четыре с половиной года Ложкин потратил на то, чтобы узнать первую фамилию из огромного списка захороненных.
Прошло некоторое время и Ложкин решил создать краеведческий музей на местном зековском материале — музей, ориентированный на недавнее прошлое Абези и ее окрестностей. Другого музея здесь просто не могло быть — не могло и не должно.
И вообще, в Абези зековской поры были и вещи, скажем прямо, интересные. Например, существовал большой лагерный театр. На его сцену могли одновременно выходить сто двадцать заключенных-актеров. Где еще такое было? Наверное, только в Магадане, — там существовал популярный зековский театр, но о размерах его сцены Ложкин ничего не слышал…
В общем, набрал «сотрудник ЦК» материала более чем достаточно, надо было открывать музеи. Но где, в каком помещении, на какие шиши? Ложкин решил, что никаких шишей не надо, обойдется тем, что он получает в «ЦК».
А вопрос с помещением решать надо было. Конечно, барак лагерный, даже если он уже очень старый, гнилой и ни на что не годный, ему никто не даст — прикроются чиновники тем, что всякий де барак — это жилой фонд, нужен народу для других целей и, гордо задрав котелки, пошлют на три буквы. Не дадут и другого помещения, это абсолютно точно, надо было рассчитывать на самого себя.
Хорошо, что хоть места свободного в Абези много было, поэтому Ложкин облюбовал себе кусок земли рядом с домом, вбил в мерзлоту металлические сваи и сколотил довольно просторный и светлый балок.
В балке он разместил основную часть экспозиции — фотографии, в том числе и редкие, одежду, предметы зековского быта, бумаги… Места для экспозиции не хватило. Надо было добывать дополнительные квадратные метры.
Походил Ложкин по тундре здешней, поокидывал опытным глазом окрестности и обнаружил далеко за пределами Абези шестидесятитонную цистерну, снятую с колес, с сорванной крышкой, никому не нужную. Гниет цистерна, скоро совсем сгниет. А что, если ее пристроить к нужному делу, а? Пристроить, конечно, можно, только как эту дуру притащить в поселок, она же весит больше тонны. На салазках, прикрутив бечевкой, чтобы не свалилась, не дотащишь.
Цистерна эта, как слышал Ложкин, когда-то принадлежала геологам, но потом они посчитали, что емкость превратилась в обычный хлам, пользы от нее уже никакой: сносилась вещь — бросили. Прямо в тундре. Наведывался Ложкин к цистерне и с линейкой, и с сантиметром, и с молотком, измерил ее всю, обстучал, проверяя, нет ли где гнили, сделал несколько чертежиков, прикидывая варианты использования, и пришел к выводу — цистерна подойдет. В ней можно будет устроить склад лагерных вещей либо филиал музея: цистерна была дурой действительно здоровой, хоть на велосипеде внутри катайся. Что было плохо — сильно пахло нефтью.
Ложкин наведался к ребятам-вездеходчикам — их гусеничные машины не боялись ни болот, ни тундровых провалов, ни грязи, — поставил им пару бутылок водки, что, как известно, во все времена считалось лучшим платежным средством и вообще конвертируемой валютой — покрепче всякого доллара, между прочим. Те выслушали Ложкина, забрали водку и сказали:
— Это не вопрос. Все сделаем!
В тундру отправились двумя вездеходами, подцепили цистерну тросами и приволокли в Абезь, прямо к дому Ложкина. Ложкин показал, где надо поставить цистерну, — так, чтобы она находилась неподалеку от музейного балка. Вездеходчики выполнили указание «заказчика», вскинули руки к козырькам и укатили пить честно заработанную водку.
Огромная цистерна оказалась спасением для Ложкина, поскольку все, что он находил, тащил домой и хранил дома до тех пор, пока не определял, куда деть экспонат — включить в экспозицию или отправить в запасник. Небольшая квартира его оказалась забитой под потолок — затоварился он, в общем.
Когда цистерна валялась в тундре, она была ничьей, но как только оказалась в поселке, на нее тут же положили глаз разные личности, считающие себя руководителями.
Первым заявился бригадир из местного совхоза.
— Кто тебе позволил трогать народное добро, Ложкин? — заревел с порога. — Это совхозное имущество. Не замай!
— Какое такое совхозное? — удивленно приподнял брови Ложкин. — Это имущество — ничье. Обычная ржавая железка, которая за ненадобностью была выброшена в тундру… Только железка эта — большая, не всякому любителю вкусно поесть влезет под мышку, вот потому-то никто и не подобрал ее раньше.
— Все равно не замай! — возбужденный бригадир заревел еще сильнее.
— Да и не вам эта бочка принадлежала, — спокойным тоном возразил Ложкин, — а геологам.
— Геологи передали цистерну по акту совхозу, — бригадир был упрям и никак не хотел угомониться. А с другой стороны, у него, похоже, был собственный интерес в этом вопросе — бочка здорово бы сгодилась ему в личном хозяйстве: масляные глазки бригадира прямо-таки лучились от зависти, выдавая человека, который не привык упускать то, что можно было прибрать к рукам.
И так пробовал воздействовать на него разумными словами Ложкин, и этак — ничего не помогало: назойливый гость не хотел слушать его. Попробовал Ложкин откупиться от бригадира народной валютой, которую совсем недавно выдал (без росписи в ведомости) вездеходчикам, но оказалось, что с народной валютой у Ложкина образовались временные трудности — ведь на плечах его находился не только музей, но и жена, дом, дети.
Тогда Ложкин смирился и пошел на поклон в местную администрацию — ведь на благое же дело пойдет валявшаяся в тундре бочка, на общественное. Но и местный руководитель упрямо выдвинул вперед нижнюю губу и отрицательно покачал головой: на цистерну эту набралось слишком много претендентов.
— Нет, нет и нет, — сказал начальник и вновь отрицательно покачал головой.
— Ладно, — шмыгнул носом потерявший терпение Ложкин и вечером накатал целое послание. Отправил его в Воркуту, которой тогда подчинялась Абезь.
Воркута взяла сторону заявителя, и Ложкин получил цистерну в безраздельное свое пользование. На всю оставшуюся жизнь. Автогеном вырезал в бочке прочем для двери, вычистил, вылизал стенки внутри, чтобы и духа нефтяного в помещении не было, обиходил все, приварил стояки, на них поставил полки. Цистерну покрасил. Не помещение получилось, а загляденье — музейный зал номер два. В нем Ложкин разместил оставшуюся часть экспозиции.
Про себя радовался: хоть тут-то повезло, не отняли у него бочку, удалось отстоять. Все предметы, которые он разложил на полках, без внутренней горечи, а то и без слез рассматривать было невозможно. За каждым предметом стояла своя история, стояла трагическая судьба незнакомых людей, она ощущалась едва ли не физически, от нее в горле застревал ком и в руки натекала свинцовая тяжесть… Ложкин озабоченно вздыхал и думал о том, что сюда неплохо бы пригласить ученого человека, который посидел бы в двух «залах» музея, поработал бы с предметами, собранными им, с бумагами, пообщался бы с живыми зэками. Впрочем, от зэков послевоенной поры остались, например, лишь единицы, от зэков поры довоенной — еще меньше. Одно лишь осознание этого факта заставляет печалиться всякого непечального человека, не говоря уже о большем.
И музейный балок, и цистерну в суровую зимнюю пору часто заваливает снегом по самую макушку, а то и вообще с верхом, и тогда Ложкину приходится искать «залы» в гигантском сугробе, проделывать в нем шахтерскую штольню, чтобы нащупать дверь.
Поскольку во время нашей встречи с Ложкиным стояла зима, то пришлось прорубаться к двери через спрессованный снег и в этот раз.
«Зал» номер два (в цистерне) был переполнен, скорбных зековских предметов набралось под потолок. Вот печка-самоделка, которая согревала людей в лютые морозы, когда дыхание прилипало ко рту: в обычной железной бочке из-под солярки зубилом вырублено отверстие, внутрь впаяны колосники, снизу приварено днище — такие бочки стояли во всех бараках; около них зеки переводили дух и в голом поле, на стройке, там, где не было ни одного деревца. К бочке, топившейся воркутинским углем, старались приблизиться, приложить ладонь к раскаленному красному боку и не почувствовать боли (замерзающему человеку ожоги никогда не грозят), перевести немного дыхание и, увернувшись от приклада конвоира с распахнутым от злости ртом, вновь исчезнуть в охлестах ветра и снега…
А вот кусок трубы, к которой прилажено старое цинковое ведро. В донце ведра гвоздем пробиты мелкие дырки… Это приспособление для душа, под этим ведром зеки полоскались в лагерной бане. Вот «стиральная машина» первого советского выпуска — обыкновенное корыто. Но и таких «стиральных машин» в лагере не хватало, все они были наперечет.
Закопченные мятые чайники, кружки, миски, самодельные ложки, деревявные чемоданы, которые делали на месте, в лагерных столярках — на волю зеки выходили с этими чемоданами, держались горделиво. Мотки колючей проволоки, самодельные гвозди, коса-горбуша с коротким цевьем, которой можно отхватить голову даже полярному медведю, огромный лагерный прожектор — от него и сейчас исходит что-то неприятное, опасное… Здесь много всяких вещей, которые ныне кажутся ненужными, а тогда были очень нужны. Без них не было жизни, иногда они вообще считались непременным, буквально единственным условием выживания.
Вообще, в земле здешней, воспетой в печальной лагерной песне «По тундре, по железной дороге, где мчится скорый Воркута — Ленинград», запрятано много горьких тайн. Тайна лепится к тайне… Многие из них никогда не будут разгаданы, так и останутся храниться в здешней земле. Вместе со своими владельцами.
Здесь, в Абези, я впервые услышал о восстании, которое подняли заключенные — бывшие фронтовики, прошедшие все огни и воды, и за то, что защищали Родину, угодившие в лагеря. Восстание это настолько прикрыто завесой секретности, что в дыму и тумане времени не видно совершенно ничего. Знающие люди не могут даже ответить на простой вопрос: когда это было? В сорок седьмом году или в сорок восьмом. Или же в сорок девятом?
Узнать это непросто. Ни сведений, ни публикаций, ни результативных литературных поисков на этот счет нет, ни архивных справок, нет даже намеков на былые события.
Попытки забраться в кладовые бумаг, в архивы ни к чему не привели. Даже близкие люди с генеральскими звездами на погонах вначале обещали помочь, а потом немо разводили руками и уходили от разговора. Все попытки найти какие-нибудь сведения в интернете получали следующий ответ: «Доступ к запрашиваемому вами интернет-ресурсу ограничен в соответствии с законодательством». Это означает, что доступ возможен только по решению суда. Но никакой суд такого решения не вынесет — просто не осмелится.
И все-таки иногда к Виктору Ложкину попадают материалы, связанные с восстанием на пятьсот первой стройке. Именно от него я узнал, что барак номер четыре, о котором шла речь в этой книге, выйдя в поле, на стройку, получил название «Колонна № 205». С этой колонны все и началось. О том, как это происходило, рассказано в эпизоде с убийством фронтовика, бравшего в сорок пятом Берлин, Христинина. Вохровцы, охранявшие колонну, не знали, что такое фронт, от фронта все военные годы они успешно уклонялись, отъели себе круглые, как хлебные караваи физиономии и внушительные животы, иногда даже не пролезали в двери, стрелять не умели, хотя на спусковые крючки автоматов и винтовок нажимали часто: настоящих врагов, способных одним сжимом зубов перекусить глотку, никогда не видели и уж тем более не знали, как на фронте рыли окопы их подконвойные, как хрипели и задыхались в атаках, стремясь быстрее проскочить линию гитлеровской обороны и спрятаться в чужих окопах от бокового и встречного огня…
Это было вне разумения вохровцев, но зато в жестокости эти люди не имели себе равных, жестокость была основой их профессии.
Конечно же, то, что восставшие разделились на две группы, было ошибкой. Я спросил у Ложкина: может быть, имелись какие-то особые причины, о которых сейчас даже трудно догадаться? Непонятно все-таки, почему восставшие решили разбиться на два потока. Ложкин ответил на это просто, как и положено сотруднику «ЦК»:
— Те, кто двигался на север, хотели выйти к океану, а там через льды, через воду — как получится, словом, — перебраться на другую сторону земного шара…
— Но это же невозможно!
— Невозможно было жить в тех условиях, в которых они жили, под вохровцами, а перейти на ту сторону Земли очень даже возможно. И они перешли бы, если бы не были уничтожены. Что же касается тех, кто двигался на юг, то они имели цели более приземленные: хотели добраться до Большой земли, до людей, хотели раствориться на воле… А разбиваться… разбиваться им было нельзя, надо было действовать одним кулаком, тем более, что очень скоро против них были брошены регулярные воинские части. А регулярные части — это не вохровцы, которые умеют только злобствовать, есть котлеты да чистить сапоги, воевать же не умеют совершенно. Регулярное войско воевать умело, ослушаться приказа никак не могло. За это — трибунал по страшной политической статье.
Речь у Ложкина была медленной, он словно бы прислушивался к себе самому, вдумывался в слова, в рассказ свой, переживал — это было видно по его лицу.
— Говорят, зэки трижды штурмовали город, но не смогли взять его: армейские части потеснили их. Против зэков была применена артиллерия, по морю, на транспортах были доставлены даже танки. А у зэков, несмотря на их фронтовой опыт и толковых командиров, на руках было только оружие, отнятое у вохровцев. — Ложкин невольно вздохнул, словно бы ему отсюда, из этого времени, хотелось протянуть руку помощи в то время, но сделать это не было дано. — Последний бой шел, говорят, шесть суток. Заключенные умирали, но не сдавались.
На что уж Ложкин знающий человек, но и то все происходившее в ту далекую пору было для него сплошным белым пятном: он не может узнать имена не то чтобы командиров зэковских батальонов и рот (а такие были) — не может даже узнать имена тех, с кого началось восстание. Все это — глубокая тайна. Ложкин жалуется на собственную беспомощность (невольную), и ему делается больно за тех неведомых людей.
Хотя кое-что у Виктора Васильевича Ложкина есть. Например, написанные от руки воспоминания одного из участников восстания, бывшего пехотного лейтенанта, служившего в разведке. Звали лейтенанта Владимиром Владимировичем, фамилию его Ложкин не знает — Владимир Владимирович отказался поставить ее под текстом, видимо, чего-то опасался.
Это были воспоминания Китаева, который прошел через все муки и адовы круги, через испытания, которые человек выдержать не в состоянии, но Китаев выдержал, все одолел и выжил.

Валерий Дмитриевич Поволяев
Всему свое время
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Глава первая

Не рассудок управляет любовью…
Мольер

Старательно тайны свои береги.
Саади

Издали казалось, что вертолет горит — ластается по небу дымящаяся страшная головешка, оставляя за собой длинный сизый хвост, — еще немного, еще самая малость, и головешка клюнет носом, с визгом, с воем, вышибающим сыпь на коже, с треском пойдет к земле, задевая макушки деревьев, сбивая сучья и тяжелые сосновые лапы.
Но вертолет не горел, нет, он уверенно и спокойно шел дальше.
Когда на здешнюю землю наваливается холод, сдавливая все вокруг, превращая снег в жмых, заставляя ежиться сугробы — а сугробы в сильные морозы, сжимаясь, шевелятся как живые, — он рвет ноздри, рот, затыкает горло твердыми непроглатываемыми пробками, выдавливает глаза. Воздух становится сухим и горьким, в нем не остается ни капли влаги, почти ни грамма кислорода, и потому вертолет на ходу дымит, судорожно перебрасывая свое грузное тело по воздуху, рубит с отчаянным хрипом небесное сухотье, перхает мощным движком, задыхается, пуская из выхлопных патрубков длинные струи, оставляет позади дымные следы. На целые сто-полтораста метров тянется за машиной сизый шлейф.
Люди, когда видят в такую пору вертолет, невольно останавливаются, задирают головы и, ловя громкий надсаженный стук его, следят за полетом чадящей диковинной машины, чутко прислушиваются к хлопанью лопастей — нет ли в них какого сбоя?
Надо заметить, что вертолеты тогда, в начале шестидесятых годов, были большой редкостью — не то что сейчас, использовали их при самой крайней необходимости, когда беда брала за горло: погибали люди или еще какая напасть сваливалась на них, кончалась еда, горючее, запчасти — то, без чего прожить было нельзя.
Вертолет вел Константин Николаевич Корнеев, безотказный летчик, готовый подниматься в воздух даже в пургу, когда на улице пальцев на руке не разглядеть — метет густо, дома жалобно скрипят бревенчатыми толстыми стенами — их допекает ветер, птицы, попрятавшись в снег, мерзнут, коротая худое время, и вся жизнь на земле вообще сходит на нет. Никто не летает в такую погоду, а Корнеев летает. Конечно, такие полеты не могли продолжаться до бесконечности — где-нибудь да должна была ветка надломиться, но пока: тьфу, тьфу! Корнеев, когда думал об этом, весь мрачнел, на переносице собирались ломкие глубокие складки, в глазах застывала то ли усмешка, то ли печаль, не поймешь поначалу, что…
Приглядевшись, можно было понять: все же усмешка. Ну а если уж случится худое, то больше всего Корнееву будет жаль экипаж — двух хороших людей, летавших с ним. Наземный контроль часто перестраховывается и, учуяв легкую прозрачную поземку или слабый ветерок, на полеты накладывает запрет, никого не выпускает в воздух. Но что делать, если где-то человек богу душу отдает?
Был Корнеев высок ростом. У них в роду все высокие: и отец, и дед, и братья. У таких людей плечи очень часто бывают узкими — опять-таки согласно конституции человеческого тела: каждому ведь отводится одинаковое количество «глины», одних природа лепит, вытягивая вверх, других, наоборот, старается слепить круглыми, плотными, мячикоподобными, а Корнеев и его братья — нет, они широки в плечах, пригожи, каждый — настоящий Добрыня, только вот Костя телом не так гибок, не так ловок, как ловок был тот былинный деятель. У Кости тело негнущееся, одеревеневшее — и фронтовые ранения сказываются, и полеты. Летать приходится, часами ие поднимаясь с тесного пилотского креслица, надо окостенеть и, вглядываясь вперед и вниз, стараться зацепить глазом все приметное, что попадается в белой стылой мути, в мятущихся космах пурги, в отвалах снегов. Лицо у Кости загорелое, будто он месяцами не вылезает с южных пляжей, на самом деле это мороз и ветры так продубили кожу, лик у северянина все время подкопченным бывает, подбородок твердый, тяжелый, с шрамом наискосок (старый след уличной драки), волос короткий, густой, глаза — упрямые.
Два брата у Кости, оба моложе его, — Сергей и Владимир. Сергей искал сейчас нефть недалеко от Малыгина — родной, можно сказать, деревни; Володька же, этот черт, хоть и младший в семье, самым головастым оказался — в науку ударился. Вспоминая его, Костя всегда улыбался — он любил младшего брата.
У всех троих были квартиры в областном центре — у Кости как семейного человека побольше, двухкомнатная, у холостяка Володи тоже двухкомнатная, ему как ученому мужу, кандидату наук была положена дополнительная площадь, но менее роскошная, менее просторная, чем у Кости. Неустроеннее всех жил Сергей, средний брат. Человеком он был бродячим: сегодня здесь, завтра там, и как Володька, не обременен узами Гименея — не до женитьбы ему, раз все время мотается по тайге и болотам, — привык больше обитать в землянках, балках, засыпушках, дощаниках, спать на земле и в снегу, подстелив под себя охапку еловых лап, — словом, где и как придется, и на собственное жилье ему было пока наплевать. Сергею Корнееву выделили комнату в старом бревенчатом доме, сложенном прочно и по-сибирски старательно, будто средневековая крепость. Улица, где он жил, была глухой, сплошь в заборах, с темными промороженными домами, охраняемыми чуткими псами, которые, если что, шагу не дадут ступить, раздерут в клочья.
Костина жена, Валентина, работала на телевидении редактором, но часто вела и передачи, поэтому ее считали диктором. Она и выступала, кстати, лучше многих профессиональных дикторов — раскованно, с той непринужденностью, даже небрежностью, которая отличает талант от бездари. Любо-дорого смотреть, когда Валентина выступает по «ящику», как нынешняя молодежь зовет телевизор.
Идет вертолет вперед, одолевает километры. Только вот неспокойно что-то Корнееву на душе. Отвлекшись от своих мыслей, Костя прислушался к хлопкам лопастей, посмотрел на термометр. Минус тридцать. Для глубокой зимы мороз подходящий, в самый раз, а для ноября — крутоват. Но ничего, все равно природа равновесие удерживает: закручивая гайки в одном месте, отпускает в другом, вполне возможно, что у Сереги на буровой сейчас оттепель.
Покосился на второго пилота. Колесничук — небольшой, шустрый, как колобок, подвижный, румянощекий человек, почувствовав на себе взгляд командира, скосил глаза в его сторону.
— Раскочегаривает свой холодильник старик, уже тридцать за бортом, — проговорил Корнеев в черный пластмассовый пятачок ларингофона — бортовой переговорки.
Второй пилот в ответ улыбнулся широко, лицо его еще более округлилось, стало как пшеничный каравай. Он ткнул большим пальцем правой руки вниз. Есть общепринятая сигнализация: если дела идут хорошо, палец вздергивается вверх — известный жест, если средне, «ни туда ни сюда», — он ставится горизонтально, в положение часовой стрелки на тройке или на девятке, если же плохо — палец поворачивается вниз, к земле.
Колесничук уже больше двух лет работал с Корнеевым, они в геологических партиях, на буровых всегда появлялись вместе, в их адрес даже смешки отпускали: шерочка с машерочкой. Где шерочка, там и машерочка, где иголка, там и нитка. Колесничук, проворный колобок, всегда катился впереди, сияя, как красное солнышко, одаряя улыбкою встречных; Корнеев, сдержанный, спокойный, неспешно двигался сзади. Был Колесничук родом из Луцка, любил свою Волынь, каждый год ездил в отпуск только туда — подышать воздухом, понежиться на украинском солнышке, послушать местных птиц и неспешное журчанье речной воды. Но вот какая вещь: когда он был в Сибири, то скучал по Волыни, стоило ему прикатить на Волынь, как наваливалась тоска — ему остро начинало не хватать Сибири. И тогда Колесничук начинал терять вес и свою округлость, щеки у него опадали, взгляд тускнел. Поэтому часто он возвращался назад, не догуляв отпуск до конца.
— Давай-ка мы с тобою, Колесничук, погреемся, а? — предложил Корнеев.
— Это как? — полюбопытствовал в бортовую переговорку механик Петуня Бобыкин.
Они шли на высоте метров в двести — низко очень, чувствовалось даже, как снег снизу «припекает», — и Корнеев начал поднимать вертолет. Знал он: на высоте примерно полутора километров проходит теплый инверсионный слой — воздушный Гольфстрим, — в него-то Костя и целил. Угодил точно, хотя Гольфстрим был узким и плоским и попасть в него было трудно. Прошло буквально минут пять, и градусник за бортом начал показывать уже не тридцать, а минус двадцать три, потом двадцать и наконец застыл на отметке — минус восемнадцать. В вертолете действительно сделалось теплее.
В морозы перепады температуры, даже ничтожные — любая малость, — ощущаются остро, и люди реагируют на них однозначно. Бывает, вызвездится пятидесятипятиградусный трескотун, сдавит землю, народ в полушубки и в дохи по самую макушку закутает — идет человек, живого места не видно, одни только глаза в притеми одежды поблескивают; а спадает мороз до минус сорока — и мужики уже полушубки до рубашек распахивают, пальцами затылки чешут, ухмыляются: «Что-то жарко сегодня…»
Сдала температура, и Костя шлем с себя стянул, расстегнул одежду, расслабился. Внизу один и тот же пейзаж — скучная равнина, болота, покрытые снегом. На редких твердых пятаках земли, отделяющих одно болото от другого, растут хилые кривоствольные сосенки. Если свернуть с курса немного на север, в сторону Малыгина — Костя летел сейчас в «Три единицы», в Ныйву, «Три единицы» были позывными Ныйвы, — то через некоторое время покажется река с одним крутым берегом, на берегу настоящая тайга, а тут сплошная ровнота, где и глазу-то зацепиться не за что.
— Давай веди машину, — сказал Корнеев Колесничуку.
Второй пилот кивнул. Он, помыкивая про себя бессловесную песенку, глядел сощуренными глазами перед собой, остановив взор на масляной грохотной капельке, прилипшей к горизонту, — солнце в эту пору тут совсем в небеса не поднимается, нехотя выползет из-за земного края, покажет народу свой заспанный унылый лик, повисит немного над горизонтом и вновь уползет назад — даже не уползет, а рухнет в свою привычную колыбель. Дорогу в «Три единицы» Колесничук знал хорошо: добрую сотню раз, если не больше, летал туда вместе с Корнеевым.
Если бы у Корнеева спросили, что или кого он хочет увидеть больше всего, ответ был бы в любую пору — сейчас, вчера, сегодня, завтра — одинаков: жену.
Счастлив тот человек, кому встречается одна-единственная женщина из всех женщин, обитающих на свете, — тогда жизнь его бывает не такой, как у других. Пасмурный туманный день становится радостным, солнечным и прозрачным, затхлый воздух старого неубранного дощаника — летнего дома в Ныйве, в котором им отводят место на ночевку в одной и той же комнате, начинает пахнуть лесными цветами, кукушкиными слезами, медуницей и кипреем, суровая свинцовая вода недалекой реки превращается в нежные прохладные струи какого-то райского водоема, настырное чириканье вечно голодных воробьев — в соловьиные завораживающие переборы. Валентина была для Кости Корнеева именно такой женщиной: в болезнь — лекарством, в жару — прохладой, в холод — теплом, в печаль — радостным промельком.
Была Валентина красивой, повезло Косте, ничего не скажешь: чалдонская добрая порода, с нежным чистым лицом, на котором как-то беззащитно и одиноко темнели глаза, то ли темно-синие, то ли темно-зеленые — не сразу разберешь, какого они цвета, лесные или речные, хитрые, безмятежно-чистые, невинные одновременно, светлые волосы гладко и плотно облегали голову и, прихваченные у затылка пластмассовой заколкой, растекались, словно дождь, по спине.
Колесничук тем временем перестал помыкивать песенку, всмотрелся в затуманенную морозную даль.
— Пора снижаться, Николаич. Минут через десять — «Три единицы». Уже видно.
Поселок Ныйва возник на месте старого остяцкого становища — шесть надежно укрытых снегом засыпушек, дощаник да три баркаса, вытащенные из реки на берег. В каютах баркасов также жили люди.
— Снижаемся!
Через десять минут — тютелька в тютельку, Колесничук знал, что говорил, — приземлились в Ныйве. Лопасти вертолета выдули на площадке снег до «дна» — обнажились промороженные твердые маты, постеленные летом, чтобы вертолет не утопал в вязком болотистом грунте.
Второй пилот и бортмеханик остались в машине — движок посмотреть, бензин залить, а Костя пошел к засыпушкам, в летную комнатенку, где была рация, куда стекались все новости. Диспетчер дядя Володя Карташов, седоусый морщинистый старик с коричневым печеным лицом, встретил Корнеева хмуро. Пробасил, кивнув на табуретку:
— Садись.
Корнеев сел, уперся руками в колени.
— Какие новости?
— Лучшая новость — отсутствие всяких новостей. Так, кажется, умные люди говорят?
— Раз умные, то стало быть так.
— Сергей тебя разыскивал. Хочешь с ним по рации потолковать? — Карташов покосился на свою громоздкую угловатую аппаратуру — целый шкаф «говорящего металла», мешавший тут не то чтобы сидеть, даже дышать.
— И без того, наверное, эфир замусорен. — Корнеев тоже посмотрел на старую тяжелую рацию, отметил: военного еще образца. — Случилось у него что-нибудь?
— У него? Насчет «него» не знаю, не докладывал. По части засорения эфира не бойся, — Карташов отогнул рукав куртки, взглянул на циферблат плоскобокой, с оранжевым веселым циферблатом «молнии» — старых карманных часов, к которым были приварены ушки, а в ушки продет ремешок: получился вполне сносный ручной будильник, — время сейчас такое, что рано еще мешать. — Карташов неожиданно горько поморщился, тронул пальцами затылок, уши. Вздохнул: — Беда, Костя, случилась, — и выждав немного, одолевая в себе сопротивление: было слышно, как дышит тяжело Карташов, что-то внутри у него скрипит и повизгивает, больно Карташову, — не хочет он говорить, а говорить надо, произнес: — От тебя ушла жена, Костя.
Корнеев не сразу понял, что на самом деле означают эти слова. Они как-то прошли мимо него, ни за что не зацепившись, — просвистели, словно ветер. Потом он почувствовал резкий укол в затылке — будто иглу туда вогнали, голове сделалось горячо.
— Ты что, дядя Володя, смеешься? — сохраняя прежний ровный тон, произнес Костя. — Шутки у тебя что-то плохие.
— Какие тут шутки. Эхма, — Карташов сморщился, поболтал в воздухе рукой. — Какие тут шутки, Кость? Разве такими вещами шутят? Она, эта твоя Валентина… актерка! — Карташов горько сжал рот. — Актерка! — Сочувствуя, он положил руку на Костино плечо.
— Ошибка какая-то, дядя Володь. Не верю. — Корнеев поднялся, с тоской посмотрел в исчерканное морозом оконце, в которое тихо вливался скудный ноябрьский свет. Карташов, старый человек, ругал сейчас самого себя — зачем он впутался в это дело?
Эх, знать бы, где упадешь — обязательно соломы подстелил бы. Молчал старик Карташов, немо коря себя, молчал и Корнеев, всем брат и выручальщик.
Наконец Корнеев оторвался от разрисованного оконца, вздохнул. В нем будто сразу вымерзло что-то. Лицо было спокойным — не лицо, а маска из папье-маше или из гипса.
— Дядя Володя, мне куда лететь?
Карташов помедлил немного:
— В Малыгино, Костя. К Сергею давай. И его повидаешь, переговоришь с ним, и парня одного подбитого — драка, похоже, у Сереги на буровой имела место — возьмешь. В больницу доставишь. Затем снова в Малыгино возвертывайся, ночевать будешь там.
Не говоря ни слова, Корнеев хлопнул кожаным шлемом по колену, вышел из летной комнатенки.
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Итак, начинается песня о ветре…
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Слова, как и монеты, бывают разной ценности.
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У Корнеевых было заведено доброе правило: на праздники собираться вместе. Где бы ты ни находился, что бы ни делал — должен все бросить, освободиться и хотя бы на несколько часов прилететь домой.
Собирались обычно у Кости с Валентиной: у них и квартира просторная, и быт налаженный, можно и отдохнуть, и повеселиться-подурачиться, и погрустить, уединившись, нырнув с головой в самого себя.
Собрались и в этот раз. На Первое мая. Погода была не ахти какая, промозглая, дырявая — кажется, из каждой небесной прорехи текли тонкие холодные струи.
— В общем, так, — объявил Костя, он был старшим в семье, ему надлежало принимать решения, пасти младших, — на улицу сегодня не пойдем, в дожде купаться не будем, будем веселиться дома… Как?
— Не быть там, где сегодня все, по-моему, нескромно, — сделал замечание представитель науки, серьезный человек Володя.
— Ты у нас, Володька, правильный, как штатив, — улыбнулся Костя.
— При чем тут штатив?
— А он никогда не отклоняется и не ошибается, ему всегда ценную аппаратуру доверяют.
— Нашел сравнение!
— Не обижайся, — назидательно произнес Костя. — Обижаться — удел слабых. Ты же у нас не слабак… Нет?
— Нет.
— Люблю искренних людей, — входя в роль, рассмеялся Костя. — Всегда ребята прямы и откровенны, никогда не кривят душой — открытая душа, — он пробежался пальцами по собственной груди, словно играя на баяне. Поинтересовался неожиданно: — Ну что там наша наука говорит насчет нефти? Будет нефть, или как? А? В газетах пишут: если в Сибири найдут нефть, то это станет открытием века.
— Но при этом добавляют, что нефть по прогнозам не у нас находится, а восточнее, в Минусинской впадине. Мнение профессора Татищева, к сведению, — Володя сделался еще серьезнее, — очень весомое мнение.
— Бурить сейчас надо осторожно, — подал голос Сергей, — я бы сказал, подробно. Нужно пробиваться на глубину и подробно пытать каждую скважину. Что она скажет на одной глубине, на второй, на третьей… Коли ничего нет — пробурить опять немного и опять испытать. А вдруг пласт? И так до самой преисподней. Я сейчас так собираюсь бурить. Если ничего не найдем — все очки в пользу Татищева.
— С покойным академиком Губкиным Татищеву-то драться легко, дать по мозгам некому, — произнес Володя.
— А ты? — Костя тронул беловатый шрам на подбородке, сощурился, лицо его стало твердым, беспощадным. — Чего не даешь-то?
— Я не академик. Буду академиком — можешь поручить подобную миссию. — Володя хлопнул ладонью по колену.
— Но тем не менее ты… — Костя поднял вверх палец (указующий жест, от кого его только Костя унаследовал?), — представитель науки, фигура.
— Каждая фигура собственное «я» должна иметь. «Я» — это авторитет.
— Не прибедняйся!
— Эх, мужики, — по-сиротски тихо, совсем неожиданно для всех, произнес Володя, — если будет найдена нефть, то черт возьми… Утрутся многие!
Костя вскинул голову, будто охотник, услышавший звук недалекого выстрела, хотел что-то сказать, но лишь выкрикнул зычно:
— Ма-ать!
— Да? — отозвалась из кухни Валентина.
— Поскольку ты у нас одна-единственная, любого из нас можешь выбирать в помощники. Хочешь меня, хочешь Володьку, хочешь Серегу. Выбирай! Выбранный будет исполнять у тебя роль кулинарки.
— Не кулинарки, а подсобного рабочего, — рассмеялась Валентина.
— Уточнения вредны для здоровья.
— Ошибочная теория, Корнеев! Присылай на кухню Володю, он ученее всех вас, толку от него больше.
— Давай топай, избранник, — Костя подтолкнул Володю к небольшому узенькому коридорчику, ведущему на кухню. Коридорчик был обит деревянной вагонкой — узкими гладкими рейками, ладно подогнанными друг к другу, обработанными морилкой и лаком, — сделан со вкусом, как, собственно, и вся эта квартира.
В кухне тоже много дерева — тонко распиленных горбылей, опаленных огнем паяльной лампы, покрытых бесцветным лаком. Кое-где из горбылей торчали черные кованые гвозди, на которых Валентина развесила разные украшения и утварь: маски, ложки да поварешки, «шанцевый инструмент» — щетки, половник, решетчатые подставки для посуды. Соединившись вместе, эти вроде бы совсем не соединяемые предметы — маска и поварешка — делали кухню уютной, теплой, обжитой.
У Володи Корнеева, едва он вошел в кухню, почему-то онемели губы — бывает такое состояние, немеют губы, ни раздвинуть их в улыбке, ни сжать, вялыми делаются, непослушными.
— Чего такой потерянный? — спросила Валентина.
В ответ тот лишь плечи приподнял. Валентина улыбнулась одними только глазами; свет их сделался ярким, резким, насмешливым — насмешливость всегда отрезвляет людей, как стылая колодезная вода, — спросила и будто гвоздь в стену вбила, попала в самую точку:
— Уж не влюбился ли? Может, помощь нужна? Либо совет, как лучше девушку окрутить, а? Ты не стесняйся, говори…
От этих вопросов у него даже испарина на ладонях появилась. Не знала, не ведала Валентина ничего, иначе не стала бы задавать такие вопросы.
— А ведь действительно влюбился!
Молчал Корнеев: не мог он говорить на эту тему, никак не мог. Хотя тайну, говорят, можно выдать не только словом, а и молчанием.
— Когда человек влюблен — в душе соловей поет, — покачала головой Валентина, улыбнулась чему-то своему, далекому, ведомому только ей одной — наверное, в прошлое свое возвратилась, — весна в душе, цветы цветут…
Задумалась на мгновение, тряхнула головой, светлые тяжелые волосы поползли у нее по плечам вниз, будто живые. Володя закусил губу, чуть не охнул от боли, поймал ее взгляд, отвел глаза — боялся, что Валентина все поймет. Женская душа — проницательный, чуткий механизм, реагирует на все — на чужую боль, тайну, приязнь или неприязнь, женщина всегда докапывается до истины, узнаёт в чем дело, где тайна, как эту тайну ни скрывай.
— Ладно, шутки в сторону, — Валентина окинула взглядом столы, заставленные едой. Всюду блюда, блюда, блюда…
— Скоро вы там? — послышался из комнаты Костин голос.
— Начинаем носить, — отозвалась Валентина, — готовь стол, Корнеев!
Стол был давно уже готов, не за этим задержка.
Володя бросил на Валентину быстрый взгляд. Хотелось ему одного лишь: почувствовать на своем лице теплую жалеющую руку этой женщины, хотелось подставить под эти гибкие пальцы лоб и щеки, закрыть глаза и забыться. Что же это делается с ним?
Когда стол был уже полностью заставлен, осталось только сесть, раздался звонок в дверь: пришла «обещанная» средним братом Сергеем дама — рослая и быстроглазая, по-праздничному шумная, с мокрыми от дождя щеками.
…Если сейчас восстановить по деталям это майское застолье, то каждый из собравшихся, наверное, вспомнит что-то свое, эпизод, засевший в памяти, клочок праздника, «свою» часть и, может быть, и весь праздник. Володя Корнеев позже просыпался иногда ночью от одного, лишь одного ощущения: он танцует с Валентиной, несется, несется по кругу, сбиваясь с ритма, чуть не падая.
Он видел совсем рядом лицо Валентины, ее глаза, блестящие, с ошеломляюще глубокими зрачками, своим особым светом, видел тонкий точеный нос, отмечал белизну гладкой кожи, тяжесть волос, крупными прядями опускавшихся на плечи, наползавших на шею, покрывавших грудь и руки. И тогда пробивала его боль.
— Володя, ты что так плохо танцуешь? — время от времени покрикивала на него Валентина, и пол комнаты невольно кренился, дрожал. — Чего ноги заплетаются?
— Просто я на практике познаю, что для танцев нужны не только хорошие ботинки, — пробормотал Володя, испытывая неловкость и еще что-то сложное, чему, пожалуй, и названия не было, — он стыдился своей неловкости, Костиных насмешливых взглядов и, конечно, Валентины. Он бросал ответные взгляды — невидящие, грустные. Костя, который в танцах участия не принимал, лишь щурился, гудел басом, словно майский шмель:
— Володька-то, Володька, а… По танцам он кандидат наук, а не по нефти. Во дорвался! Как бы плохо не стало.
А тому действительно было плохо. Еще как плохо — и об этом никто не догадывался. Он умоляюще смотрел на Валентину, будто хотел что-то спросить, но никак не решался, и Валентина, умный человек, всегда все понимающий, ничего, решительно ничего в данном случае не могла или не хотела понять.
Она, наверное, даже представить не могла, о чем думал сейчас, чего стыдился младший Корнеев.
В какой-то миг в нем обломилась некая защелка и он, ощущая пропасть, в которую в любую минуту можно сорваться, прошептал, еле двигая вялыми чужими губами:
— Валя… я тебя… Я тебя люблю.
Но Валентина и этого не расслышала, не поняла ничего — мешали музыка, шарканье подошв, горячее дыхание, быстрота танца. Лишь взглянула на него немо, но даже не поинтересовалась, что именно прошептал Корнеев. Володе стало обидно. Но обида скоро прошла и, как всегда бывает в таких случаях, появилась смелость, решимость, желание совершить нечто ошеломляющее, громкое, и Володя, перебарывая себя, притянул к себе Валентину, почувствовал, как напружинилась ее легкая спина, прикоснулся губами к ее волосам, проговорил внятно:
— Я тебя люблю.
Она будто споткнулась, откинулась, повисла у него на руках, словно птица, по неопытности попавшая в силок, поглядела испуганно. Но тут же Володя уловил любопытство, пробившееся сквозь испуг, что-то жадное, жаркое, и комната, в которой они танцевали, для него словно бы озарилась новым светом.
— Ты что сказал? — на лбу Валентины в недоумении собрались морщинки.
— Я тебя люблю, — повторил он, глядя не в глаза ей, а на эти морщинки.
— Перестань, Володя, что ты, что ты, — рассыпчато зачастила Валентина, — что ты, что ты…
Внешне ничего не изменилось: по-прежнему призывно гремела музыка, горели, беззвучно потрескивая в саксофонных взвизгах и гитарных переборах, свечи — в этом доме любили, чтобы горели свечи, — кружились Володя Корнеев с Валентиной, Сергей со своей рослой девушкой, по-прежнему насмешливо щурил глаза Костя. А внутренний психологический сдвиг уже произошел, готовилось стихийное бедствие: маленький катыш снега, брошенный с вершины вниз, покатился, набирая скорость, грозя за собою поволочь куски льда, валуны, щебень, этот поток начал выдирать из земли пни, деревца и деревья, цепкие, ни за что не желающие расставаться с жизнью низкорослые колючие кусты. Такова сила страсти: проходит всего несколько мгновений — впрочем, эти мгновения могут растянуться на годы, — и загрохочет, понесется вниз лавина, сметающая все на своей дороге.
В этом доме становилось особенно уютно, когда выключали электрический свет и зажигали свечи. Валентина обожала свечи и из каждой командировки — в Москву ли, в Ленинград ли — обязательно привозила их. Свечи были самых разных форм и калибров: квадратные, круглые, витые, треугольные, похожие на пирамиды Хеопса, пахнущие ландышем, хвоей, фиалками, медом, смолой и воском, были они разных цветов — красные, янтарно-желтые, слепяще-белые, словно вырезанные из дорогой слоновой кости, голубые, даже пепельно-черные, едва приметно отдающие синевой, с весенним жасминовым духом и те были — разные редкие штуки умудрялась доставать Валентина.
Когда в квартире зажигались свечи, устанавливалась какая-то особая прозрачная тишина, в которой человек слышал самого себя, ловил собственное дыхание, радовался тому, что живет на белом свете.
Человек всегда любил, любит и будет любить живой огонь, подрагиванье светлого пламени, тихий треск горящего фитиля, запах дыма — все это находит отзвук в каждом сердце.
Были в этом доме свечи совсем уж чудные, немалых денег стоившие, настоящие архитектурные сооружения — такие свечи даже жалко сжигать. Но Валентина не жалела дорогих свечей. Костя одобрительно хмыкал: правильно, Валька, нечего быть рабою вещей! Пусть живой огонь горит, пусть доставляет людям радость, И оплавлялись, кривились, сгорая в пламени, искусно сработанные из парафина церковные маковки; кованные из непрочной восковой бронзы массивные кружки с крученым фитилем, торчащим из углубления вверху, рождающие высокий розовый огонь, пахнущие ладаном; отлитые из прозрачной горючей массы боевые слоны Гамилькара с любопытно-черными точечками глаз и роскошными ездовыми корзинами, установленными на спине; свечи в виде александрийского столпа, гордые и высокие, словно они были сработаны из мрамора; свечи-птицы, свечи-звери, свечи-корабли и свечи, отлитые в виде старинных автомобилей и колясок.
Человек любит смотреть на огонь. Спокойным и умиротворенным становится его лицо, во взгляде рождается мечта, по щекам пробегают светлые тени. Огонь заставляет человека думать — думать! — такова внутренняя сущность этой таинственной силы, огня. Огонь позволяет человеку не только жить, не только кормить себя и обогревать, а и исполнять высочайшее предназначение, отведенное венцу природы, — рождать мысли. А впрочем, что ж тут удивительного: венец есть венец, он должен мыслить. В нем есть все: злость и веселье, удаль и трусость, порок и добродетель, он способен умирать и возникать из пепла, все в этом мире подчинено ему, в том числе и огонь.
Всхлипнул и угас последний гитарный аккорд, музыка кончилась. Володя опустил руки, Валентина вырвалась из силка и тут же унеслась на кухню: гости, они ведь кофе потребуют, а к кофе и сладости, и все это надо подать. Володя с колотящимся и будто раскаленным сердцем прошел на свое место. Он вдруг заметил стоявшую на столике в углу фотографию. Снимок был наклеен на плотный картон-прессшпан, сзади к нему неизвестный мастер — может быть, даже сам Костя — прикрепил ножку, чтоб снимок не падал. Он был сделан вскоре после войны, когда Костя демобилизовался и вернулся домой в ладной летной форме с золотыми капитанскими погонами. В погоны для особого шика были вставлены фибровые пластинки, и погоны, ровнехонько-прямые, гладкие, тугие, плотно прилегали к литым Костиным плечам.
Старший Корнеев, хороший летчик, не боялся лезть в драку и был не раз награжден. Жизнь после фронта казалось ему безмятежной, она должна была состоять сплошь из розовых зорь, из одних только улыбок. Долгие лишения на войне должны были окупиться удачами мирной поры, и в глазах у Кости буквально жило некое предчувствие побед на всех фронтах мирной жизни, побед без пулеметного треска, без задыхающегося моторного клекота, без зенитных хлопков, без стонов и без крови, без дыма, без вздрагивающей земли, что как живая стонет и плачет, когда в нее врезается грудью поверженный самолет, без могил друзей, оставленных на обочинах пыльных дорог, — туго оббитых лопатами земляных холмиков, поднявшихся посреди пожухлой травы; побед без страхов и бессонных ночей. Но мирные победы давались непросто. Легкие горькие складки, что протянулись от крыльев носа к губам, говорили, что не так много розовых зорь выпало пока на Костину долю.
На карточке он сидел в самой середине собравшихся — герою почет, место в центре, — слева находился Сергей, он стоял, положив руку на плечо брата, прямой и сосредоточенный, с настороженным взглядом, справа — Володя, крутолобый, ловкий.
Фотограф, снимавший братьев, сделал три отпечатка — каждому, но потом Костя, перед самой свадьбой, потерял свой, пришел к Володе как-то, попросил:
— Дай мне фотокарточку нашу. Переснять надо. Понимаешь… потерял. Говорят, потерянная фотография — к раздору.
— Ты что, веришь в приметы?
— Я — летчик.
Володя вытащил из-под настольного стекла свой снимок, отдал Косте. Тот вручил его какому-то заезжему умельцу — большому мастеру по части увеличения старых снимков, и умелец постарался — видать, ему понравился молодцеватый летчик, из простенькой небольшой фотографии сделал целую картину, которую можно было вставить в раму и повесить на стену либо, наклеив на картон и приделав сзади ножку, водрузить на стол. Костя так и поступил.
Сергей тоже хранил фотографию, возвращающую их в прошлое, то славное, ставшее уже недосягаемым время, которое каждый вспоминает с какой-то сладкой грустью. И это не сентиментальность, нет — просто все мы связаны прочной нитью со своим прошлым. Разорвись она — и в нас умрет память. А человек, лишенный памяти, — это уже не человек. Без этой связи, без памяти то есть, человек теряет не только разум и облик — теряет свою чистоту, внутреннюю силу, мужество, способность сопротивляться и грести навстречу течению. Воспоминания о детстве часто поддерживают в трудную минуту, дают возможность дохнуть свежим воздухом, прийти в себя, перемочь слабость.
Несколько минут Володя невидяще глядел на фотоснимок, потом провел рукою по лицу — пришел в себя, отвернулся, стал гадать: что же будет дальше? В нем поднялась тревога за себя, за брата, за Валентину. Ушел он с праздника первым.
На следующий день Костя и Сергей одним самолетом — заиндевелым полярным «илом» — отбыли в тайгу, на север. Каждого ждало его дело: Сергея — буровая, Костю — старый вертолет, ставший для него самым настоящим живым существом, чем-то вроде домашнего животного, члена семьи. Володя Корнеев вернулся в свой НИИ, к спорам о сибирской нефти, к бородачам-коллегам, никак не расстававшимся со своим детством и продолжавшим играть в романтиков, ловцов тумана, любителей тихого зимнего снега, заметающего брезентовые бока палатки.
У Володи была самая интеллигентная в семье Корнеевых профессия — наука, двигал вперед науку, но случилось, сил двигать ее не хватало, слишком много было проблем, решение которых требовало мужества. У многих так и не хватило его — бросали НИИ, уезжали туда, где ждала другая жизнь, спокойная.
Например, Сомов, нескладный краснолицый малый, с которым Володя Корнеев никак не мог найти общего языка. А ведь их родные — солдат Сомов и малыгинский комсомолец Серега Корнеев — похоронены вместе. В начале двадцатых годов они погибли от рук белых. И так приглядывался к Сомову Володя и этак, и так подлаживался и сяк — ничего у него не получалось, Сомов был прямолинеен, как доска, однозначен в суждениях, на компромиссы не шел — попробуй уживись с таким.
Ушли и другие. А Корнеев проявлял завидное постоянство, он все работал и работал, НИИ не бросал: верил в дело, знал, что здесь он — не последняя спица в колеснице.
Летом в городе пахло гарью — от крутого солнечного жара полыхали торфяники, горели леса, дым стискивал горло, слезились глаза, кровь колоколом бухала в ушах. На перекрестках стояли бочки с квасом и пивом, неуклюжие тележки с водолазными баллонами и длинными, гибкими макаронинами шлангов — продавали газированную воду. Выйдя как-то вечером из института, потный, полуослепший от дыма Корнеев остановился у одной из тележек, заказал два стакана «газировки» с сиропом. Стоял, смаковал холодную пузырчатую воду, болтал ее во рту, остужая зубы, небо, язык. Детское занятие. Детское-то детское, а приятное.
— Вот где, оказывается, можно встретить родственника, — вдруг услышал он и, почувствовав, что щеки ему будто огнем прижгли, медленно повернулся. Улыбнулся. Улыбка вышла настороженной.
— Это ты? — пробормотал он, узнавая и одновременно не узнавая женщину, которая его окликнула. — Валя, ты? Сколько лет, сколько зим!
С того первомайского праздника они так и не виделись, хотя Володя хорошо знал все о жизни братьев и Валентины. Знал, где летает, куда возит грузы и людей Костя, с какого квадрата в какой передвигается со своей бурильной установкой Сергей, Валентину он часто видел на экране телевизора, и тоска по ней, смешанная с обидой за тот вечер, поднималась в Корнееве. Но каким-то особым «шестым» чувством понимал: не надо пока появляться. Почему? — сам не мог этого объяснить.
— А я-то думаю-гадаю, куда же это ты задевался, ну куда? Не звонишь, не заходишь… Оказывается, вот он. Ученый, обремененный великими делами, — Валентина бросила взгляд на его портфель. — Полно идей, полно мыслей… По глазам вижу — винова-ат. Здорово виноват.
— Гм, глаза, — приходя в себя, пробормотал Володя и, преодолевая скованность, подобрался, поставил портфель на размякший теплый асфальт. — Конечно, глаза корнеевские, а в корнеевских глазах все видно. Будешь что утаивать — глаза выдадут.
— Превосходно!
— Один мудрец сказал, что глаза — это окна, сквозь которые видна душа.
— Исключительно новая мысль.
— И если это так, то самым богатым человеком в мире должен стать плотник, сколачивающий ставни для этих окон и продающий их.
— Толстой называл глаза зеркалом души. Зеркала ставнями не принято заколачивать.
— Тоже исключительно новая мысль, — парировал Володя. Переводя разговор, спросил: — Как Костя?
— Давно не видела, — ответила Валентина. Немного помедлив, добавила: — Твой Костя жену на небо поменял.
— Во имя земли, — Володя ткнул носком ботинка в асфальт около портфеля. — Все на ней стоим.
— И хоть бы дело было видно, когда «берешь в руки — маешь вещь», а то… Ищете, ищете свою таинственную нефть, найти ничего не можете. Долго так будет?
— На Востоке говорят, что нет ничего труднее, чем поймать черного кота в темной комнате. Особенно когда его там нет.
— На телестудии один мудрец тоже придумал хорошее выражение: «Не теши глыбу бритвой». Предупреждает всех, кто бывает занят безнадежным делом: не теши…
— Но кот-то есть! И мы его поймаем.
Он даже не заметил, как проглотил свою воду. Поднял тяжелый, оттягивающий руку портфель, двинулся с Валентиной по тротуару, на ходу пикируясь, вспоминая смешные реальные истории, просто анекдоты.
— Что, кот действительно будет пойман? Или это только ради красного словца?
— Никто не может ответить на этот вопрос. У нас, к сожалению, слабо разработана такая область науки, как нефтяная геология. У нее пока есть, пожалуй, только одно название. Все остальное — впереди. Рост, как любое движение, всегда предполагает, что человек должен заглядывать за горизонт, туда, где другому, может быть, ничего и не видно. Ученый должен уметь многое: предсказать, рассчитать и обосновать — словом, сделать так, чтобы человечество оказалось рано или поздно в подготовленном, оборудованном наукой и теоретически обжитом месте. А у нас в институте каждый смотрит не вдаль, не за горизонт — смотрят себе под ноги. Вот ничего и не получается. Рост предполагает, что в любом НИИ начальник лаборатории должен мыслить категориями начальника отдела, начальник отдела — категориями заместителя директора, замдиректора — категориями самого директора, иначе говоря — крупного руководителя и ученого. Сам же директор обязан мыслить уже категориями государственными, высокими. На уровне члена правительства. Вот тогда и проклевывается перспектива. Раз есть перспектива — значит, человек уже заглядывает за горизонт. Взгляд за горизонт всегда приносит открытия. А у нас… — он сделал безнадежный жест рукой.
— Тешут глыбу бритвой?
— Директор мыслит категориями зама, зам — категориями начальника отдела. Все остальные — на несколько категорий ниже. А потом, слишком уж большое количество противников у здешней нефти. Перебор. Поэтому я совсем не удивлюсь, если ее вообще не откроют.
— Зачем же тогда работать?
— Для зарплаты, — усмехнувшись, ответил Корнеев.
— Резко. И желчно.
— Очень важно, чтобы противников — как, собственно, и единомышленников — было разумное количество. Хотя бы равное, что ли. Перебора ни в коем разе нельзя допускать. Если будет перебор противников, можно просто-напросто свернуть себе шею.
— «Во цвете лет он умер…»
— Во цвете лет, да. Так ничего и не добившись. Надо обязательно знать, что тебя ждет. В общем, не ругай мужика, когда он не бывает дома.
За разговором они и не заметили, как добрались до Костиного дома. Володя остановился в нерешительности.
— Не хочешь разве зайти? — спросила Валентина, и у Володи от страха сжалось горло. Покрутил головой, чтобы освободиться от спазма, покраснел.
— Нет, отчего же? — пробормотал.
На скамеечке у подъезда сидела бабка, из тех, которые знают все и вся о своем доме.
— Здравствуйте, бабушка, — поздоровалась Валентина.
— Здравствуй, милая, — в тон ей отозвалась та и растянула плоский, гибкий рот в ехидной улыбке. — Здравствуй, здравствуй, коли не шутишь, — покивала головой, проворно выхватила из кармашка сатиновой жакетки горсть семечек и, будто голубь, заработала ртом, перетирая деснами семечки.
— Это брат моего мужа, — как бы отчитываясь, сказала Валентина, добавила: — Родной брат. — Потом, заискивая, спросила: — Как это по семейной иерархии будет? Свояк? Деверь? Нет, пожалуй, все-таки свояк. — Корнеев опять покраснел и подумал: интересно, а кем же тогда доводится ему Валентина: свояченицей, снохой, золовкой? Если он свояк, то Валя — свояченица. — Владимиром Николаевичем его зовут, — уточнила зачем-то Валентина.
Когда они входили в подъезд, бабуля бросила им вслед недобрый взгляд: сомневалась, видать, Костин брат этот малый или ее обманули?
В подъезде Валентина остановилась, прижала руку к груди:
— Фу-у. Сердце как бьется!
Отдышавшись, они стали медленно подниматься по лестнице.
В квартире было прохладно: солнце находилось с другой стороны дома, но воздух и здесь был прогорклым. Леса горели не так далеко.
— Чем тебя угостить? — поинтересовалась Валентина, ловко сбросила с ног ладные туфли на узком точеном каблуке, надела пляжные резиновые шлепанцы — в такой обуви летом удобно ходить по квартире, прохладно и легко.
Это обычное домашнее переоблачение почему-то ошеломило его, он опустил глаза, будто школьник, не выучивший урока, и не отрываясь смотрел на ее туфли.
Любая, даже самая неженственная, корявая нога становится женственной, обольстительной, когда ее украшают туфли на высоком каблуке. Женщина делается много стройнее, красивее, наряднее в такой обуви, и вообще — ох, этот точеный тонкий каблук! — он как нельзя лучше отражает суть женщины: неустойчивость, игривость, кокетство, желание быть другой — кем-то, но не самою собой…
Скоро запах пожарища был перебит терпким кофейным духом. В мозгу шевельнулась мучительная, колючая, причинявшая неудобство мысль: помнит ли все-таки Валентина то неуклюжее, детское, скомканное объяснение в любви? Если не помнит, то слава богу, ему должно полегчать — ведь тогда он был форменным дураком, мальчишкой, ошалевшим от близости красивой женщины.
Пытливо взглянул в ее лицо, когда Валентина шла из кухни в комнату, несла на подносе чашки с кофе, коньячные стопки, мелкое печенье, горкой насыпанное в плоскую хрустальную вазочку, постарался разобрать хотя бы что-нибудь, поймать тень или досаду, уловить насмешку в безмятежных ее глазах, но ничего не уловил. Хоть и считал, что умеет разгадывать человека и его мысли по жестам, движениям, взглядам, манере держать в руках хлеб, вилку, нож. Может, тогда, в мае, ничего и не было, может, это приснилось? Или, как говорят сибиряки, приблазнилось?
Взяв коньячную бутылку, Валентина плеснула немного себе в стопку, потом Володе, а когда тот отрицательно мотнул головой, пошевелила пальцами в воздухе:
— Можешь не пить, но пусть стопка будет наполнена. Так мне удобнее, — она специально подчеркнула слово «мне». — Извини. Или открыть шампанское?
— Не надо, я буду пить вот это, — Володя взял кофейную чашку, вдохнул сухой горьковатый аромат. Подумал: «Эх, сгрести бы эту женщину в охапку да на самолет в Сочи. Или в Сухуми. Искупаться в море, поесть шашлыков на жарком воздухе, сходить в горы, где камни горячи, а речки холодны, понежить душу и тело. Сон это, сон, а не явь. И явью ему стать не суждено». Корнеев тут же выругал себя: это же жена родного брата, как можно думать о таком?
Но верно ведь считают, что в каждом из нас живет по меньшей мере два человека: один говорит, другой возражает, один спешит, другой медлит, один принимает решение, другой отменяет его. В Корнееве шевельнулось что-то несогласное, сопротивляющееся — он волен жить, как ему надобно, а не брату, у него есть свой котелок на плечах, свой характер, свои деньги, свои желания, свои капризы, в конце концов, он волен сам принимать решения. Независимо ни от кого, ни от чьих суждений. Или осуждений… Он любит Валентину, понимаете?! Увидел ее сейчас, и вот уже исчез горький дым лесных палов, наполнивший город, он чувствует себя легко, горький дым превратился для него в дух цветущих вишен, шум города — в весеннюю тишь.
— О чем ты думаешь? — спросила Валентина тихо.
— Ты помнишь Первое мая, — начал он медленно, затих, не решаясь произнести фразу дальше, потом одолел самого себя, заговорил вновь, — я, когда танцевали, ведь правду тебе сказал… Помнишь?
Нельзя сказать, чтобы Валино лицо изменилось, но крылья носа сделались узкими, белыми, точеными, щеки побледнели.
— Не помню, — она покачала головой.
Великолепную, добрую тишину нарушили совсем не нужные сейчас звуки: недалеко, вызывая ломоту в зубах, загрохотал отбойный молоток, заскрежетал тормозами старый автобус, одолевающий очередной поворот, — его было видно в окно, взревели моторами вылетевшие из-за домов два мотоцикла — повальное увлечение молодежи.
— Нет, — повторила Валентина, и ее голос утонул в уличном грохоте, в лязге металла и человеческих голосах. — Нет!
Было непонятно, услышал это повторное «нет» Корнеев или не услышал.
— Нет, — еще раз тихо проговорила Валентина, помотала головой как заведенная. Было в этом движении что-то такое, что Володя связал с тем днем. Ему послышалась жалостная интонация в ее голосе, и снова будто кто-то захлопнул квартиру, запер ее на ключ, отделяя от уличных шумов. Опять наступила тишина. Тишина и весна.
Но вновь в Корнееве вспыхнул стыд. В голову невольно полезли сцены из его прошлого: вот Костя защитил его в уличной драке, вот взял с собой в Москву, показал стольный град и даже — такое, как ни странно, надолго запоминается — дал ключи от квартиры, когда Володька почувствовал себя мужчиной и у него завелась первая в жизни женщина. «A-а, плевать!» — разозлился он, выругал себя последними словами.
— Нет, — опять, словно механическая игрушка, повторила Валентина.
Он дотронулся рукою до ее плеча, обжигаясь сквозь ткань блузки о кожу, чуть не застонал от близости этой женщины и одновременно от своей беспомощности.
— Да, — произнес он.
— Нет! — отозвалась она.
Валентина подняла голову, ресницы были слипшимися от слез. «Кто-то из великих — кажется, Лермонтов — сказал, что слезы женщины — не что иное, как соленая вода. Зло сказано, очень зло, а ведь как точно», — мелькнуло у Володи в голове. И тут же он поморщился — ведь понятно, что это пошлость, приписанная великому человеку. И чего это пошлость разная, досадные мелочи лезут в голову? Почему не находятся — никак не могут отыскаться, хоть с огнем их ищи, выскребай из закоулков, из сусеков памяти — точные мысли, единственно верные и нужные слова, почему он никак не может найти психологическую сцепку, формулу, которая бы поставила его на одну ступень с Валентиной, на один уровень, и они сделались бы равными? Почему она не верит ему, просто не хочет поверить, а он трясется, бормочет что-то невразумительное и никак не может убедить ее в искренности своего признания? Где оставил он свое красноречие, гибкость ума, жизненную хватку, умение быть сильным человеком?
Подавленный, чувствуя и стыд, и жалость к самому себе, поднялся, пробормотал:
— Прости меня…
Повернулся. Ощущая на себе ее взгляд, шагнул к двери, зная, что этим шагом, шагами последующими навсегда проведет черту между собою и Валентиной и окончательно отторгнет себя от нее, — с этого шага, как с некоторой поворотной точки, разойдутся линии двух судеб и никогда не соединятся. Он никогда больше не придет в этот дом, — зачем трепать нервы себе и другим? — никогда не увидит Валентину. И правильно, ибо не надо ворошить прошлое, искать встречи с ним, надо сжаться, в себе самом перемочь беду, боль, слабость, восстановить нормальное дыхание, прежний ход сердца, ясность мысли… Сделал еще один шаг к двери.
Медленно, устало, будто шел откуда-то издалека, в квартиру опять вполз шум города — снова загрохотали мотоциклы. Пахло торфяной гарью и лесным травянистым дымом.
Но, уходя, Корнеев обязательно должен что-то сказать. То ли нежное, то ли резкое, то ли ничего не значащее, но обязательно должен произнести какие-то слова, он просто не знает их, чтобы поставить точку на всей этой истории, чтобы не осталось недоговоренности. Какие должны быть слова, какие?..
Повернул голову, поймал взгляд Валентины — растерянный, едва пробивающийся сквозь слипшиеся от слез ресницы, и ему показалось, что еще немного, еще секунда — и рухнет он на пол, тяжело распластается среди всего этого стерильного уюта, наведенного хозяйкой, сдохнет от жалости к самому себе, от печали и грохота сердца, доламывающего грудную клетку, от стыда и вины перед старшим братом, который всегда делал, старался делать ему только добро, от дыма, в котором, наверное, умирают сердечники, от весенней свежести, пробивающейся сквозь этот дым, от вони сгоревшего сырого мха и свежего духа лесных цветов, окропленных утренним потом.
Он — верно ведь? — умрет от любви к этой женщине.
И тем не менее, преодолевая самого себя, он сделал еще один шаг к двери, и ничего не случилось. Он не умер, наоборот, ему стало легче.
Корнеев вспомнил о портфеле, оставленном там, где он сидел. Добротный, кожаный, с двумя тяжелыми латунными замками, портфель уютно чувствовал себя, приткнувшись к лакированной гнутой ножке стула. У Корнеева была привычка, выработанная годами: никогда не оставлять портфель в прихожей, на кухне, он всегда держал его около себя.
Возвращаться за портфелем — значит все начинать заново, не возвращаться нельзя: там документы.
— Прости меня, — повернув назад, пробормотал он почти машинально, будто в бреду.
Но двинулся не к портфелю, а к Валентине…
Он проклинал сегодняшний день, неожиданную встречу у тележки с газированной водой, женщину, перед которой уже опустился на колени, — ведь это была жена его брата! — проклинал себя, ее, Костю, мир весь, проклинал и одновременно пел в душе…

Глава третья

Наконец пробило двенадцать.
Половина дня прошла…
Джек Лондон

Они пробирались по вязким, опасно живым, громко плюющимся вонючими пузырями болотам на север, ориентируясь по карте, сверяя ее с компасом, делая топором на стволах затеей. Им надо было найти место, где можно поставить буровую вышку. Но мало найти надежную песчаную куртину, способную удержать тяжесть механизма, важно еще отыскать, нащупать безопасные подходы к этой куртине, чтобы при передвижке не утопить буровую, не погубить технику и не утонуть самим.
Днем здорово припекало. Солнце тут в летнюю пору бывает огромным, жарким, висит отвесно над головой, одежду раскаляет так, что к ней больно прикасаться. Человек задыхается в одежде, а снимать ее нельзя — загрызут комары. Они тут здоровенные, как бомбардировщики, кличут их «четырехмоторными».
Сказывают, шел как-то над тайгой Ан‐2, безобидный мирный самолет, который то «прялкой» зовут, то «кукурузником», каждый на свой манер, а навстречу самолету — комар. Никто сворачивать не захотел — ни самолет, ни комар. Произошло ЧП — столкнулись лоб в лоб. В результате самолет совершил вынужденную посадку, а комар как ни в чем не бывало проследовал дальше.
Вообще тут такие особи водятся — о-о-о — бравые ребята-архаровцы, кровососы с большой буквы. Случается, сядет иной комар на лопасть вертолета, так лопасть либо до земли прогнется, либо обломится под корешок. Средств борьбы с комарьем — почти никаких. «Репудином» если намажешься — есть такая ядовитая жидкость, — так комары еще больше тебя облепят, они эту отраву любят, как сладкоежка пирожные с заварным кремом, хлебом не корми — дай только «репудина» отведать.
Но комар еще полбеды, ерунда. Хуже, когда на человека наваливается мошка, мокрец — черная, мелкая, злая, питающаяся живым мясом, — эта до костей обглодать может.
Болота, болота, болота… Все это так называемая Малыгинская площадь, а по старинке — Воропаева топь, бездонная, недобрая. Одно болото отделено от другого узким земляным гребнем, раскисшим, непрочным, готовым поползти в разные стороны; бывает, что этот гребень съеден ядовитой вонючей жижкой, и тогда одно болото свободно смыкается с другим. Кое-где попадаются песчаные куртины — гривы, на которых можно ставить вышку и бурить, но грив этих немного, да и маленькие они. На гривах, несмотря на их невеликость, растет лес — по окоему чахлый, сохлый, «туберкулезный», в центре — высокий, настоящий, с тяжелыми шапками, ровными длинными стволами и здоровой янтарно-прозрачной кожурой, с прочной и звонкой древесиной. Из такой древесины можно стругать скрипки.
— Привал бы сделать, а, Николаич, — просящим тоном проговорил Синюхин, шедший следом за Сергеем Корнеевым. Был он человеком не бог весть каких физических возможностей, характер имел, по мнению Корнеева, неверный, но считался тем, про кого уважительно говорят: «головастый» — без таких людей ни один поиск не обходится. И правда, у него была крупная лысеющая голова. Глаза у Синюхина были большими, внимательными, покалывали из-за очков голубоватыми острыми лучиками.
Может, и не надо было брать Синюхина в этот поход, но Корнееву нужен был советчик. Ведь это будет, вероятно, последняя скважина, которую ему разрешат бурить. Все! Ученые решили: нефти в здешней земле нет. Расформировано несколько геологических партий, оборудование их перебрасывают на восток. Ученые пришли к выводу, что запасы «черного золота» сосредоточены именно там, на востоке.
— Подожди, Кириллыч, немного, — попросил он Синюхина, — сейчас на сухую гриву выберемся, там отдохнем. Обсушимся, перекусим, — Корнеев сделал шаг вперед, ступая на траву, нежную и мягкую, как молодой мох, и в ту же минуту провалился чуть ли не по пояс в черную вонючую жидкость. Под веселой безмятежно-мягкой травкой таился гибельный болотный бочаг. — Ч-черт!
Вмиг выбросил перед собою слегу, кладя ее поперек бочага, и, кряхтя, ощериваясь грязным, залитым потом ртом, завалился набок, стараясь освободить застрявшую ногу. Куда там! Ногу плотно обжала холодная, вязкая, сосущая требуха, начала жевать, мять, давить ее своей плотью, сдирать сапог. Физическая сила была у требухи большая — Корнеев почувствовал, как его начало тянуть вниз…
Незащищенное его лицо густо облепили комары.
— Осторожно, мужики, — прохрипел Корнеев, изворачиваясь телом, хватая ртом воздух. — Не подходи пока ко мне… Мужики, провалитесь! Осторожнее!
В больших рассудительно-умных глазах Синюхина мелькнул испуг, второй ходок, рабочий Воронков, длинный и черный, похожий на грача, сохранял спокойствие. Корнеев с трудом пошевелил ногою в сапоге, воткнул конец слеги в какую-то сохлую, но, похоже, крепкую кочку, растущую из болота, будто пень, уперся в нее — результата никакого: трясина продолжала засасывать его. Нет, одному не справиться.
— Давай, Воронков, потихоньку ко мне, — Корнеев вместе с хрипом выплюнул болотную грязь, — рюкзак только сними! А ты, Кириллыч, откатись чуть назад, на страховке побудь.
— Понял, понял, — пробормотал Синюхин, «откатился назад», проверил почву под ногами — не гиблая ли? Страховка была нужна, с этими болотами ухо надо держать востро, у здешней бездони характер подлый.
Воронков сдернул с себя рюкзак, отбросил его к Синюхину, лег на живот, подполз к Корнееву, засипел, хватая его под мышки:
— Ну, давай, Сергей Николаич, давай, родной!
Корнеев уперся слегой в кочку, завозил в болотном чреве ногой, раздирая сапогом вязкую гнилую плоть. Из-под веселого зеленого покрывала, резко приподняв его, вылетел вонючий пузырь и, хлопнув, обдал Корнеева коричневыми брызгами. Корнеев сплюнул, закряхтел натужно, продолжая упираться слегой в кочку, ощеривая белые чистые зубы. Он замычал, наливаясь кровью. Услышал, как рядом сипит Воронков. Болотная плоть зашевелилась, забурчала недовольно, из-под кочек, из-под травяных шапок и лохмотьев стали выпрастываться вонючие громкие пузыри. Лопались они гулко, пугали людей.
— Вот с-сука, прочно прихватила, — ругался Корнеев, снова напрягся, освобождая ногу, наконец-то выбрался, отполз следом за Воронковым назад. — Как в разведке, — прохрипел он, — не знаешь, где кто тебя подстерегает, ё-моё!
— Действительно, как в разведке, — согласился Воронков. — В разведке иль в пехоте, там тоже ведь так бывало: утром встаешь и не знаешь, ляжешь вечером спать или нет. И мы вот не знаем, ляжем спать или будем киснуть где-нибудь в болоте.
Корнеев быстро переоделся в сухое.
— Может, отдохнем? — опять попросил Синюхин.
— Я же тебе сказал — погоди. — Корнеев, давя комаров, стер с лица грязь. — Двинулись! — скомандовал он, поднялся. Взял вправо, обходя болотный бочаг и разгребая рукою прозрачно-темное комариное облако. Снова немного скривил дорогу, взял еще правее.
На том берегу реки, чуть дальше, находилось село Малыгино, в котором жили корнеевские предки. Берег там высокий, сухой, на нем деревья шапками в облака залезают, хлеб растет, а этот берег низкий, дряблый, в болотных окнах, опасный. Стоит только отойти от речной веды — и можно в топь ухнуть, хотя вплоть до болот мужики в прошлые времена обкашивали его литовками, брали доброе сорное[235] сено, на болотах отоваривались янтарной сахарной морошкой и клюквой, бочками возили ягоду в Малыгино. В последнее время тут почти никто не бывал, забыли чалдоны здешние болота.
Минут через двадцать выбрались на длинную сухую гриву, прошли немного, оставляя на белом прокаленном песке грязные следы, и, уже не сговариваясь, дружно рухнули на землю. Корнеев лежал, распластавшись, выкинув руки в обе стороны, словно раненый, щекой он прижался к траве.
Подумал, что здесь можно ставить буровую. Перевернувшись, выудил из-за пазухи карту, развернул, подержал ее на вытянутых руках перед собой.
Поставить недолго, место тут приметное и выгодное. А если и тут пусто и скважина ничего не даст? Тогда все — выбирай якорь и… на поезд. Дорога одна — на восток. Провел рукою по лицу, сдирая пальцами высохшие нашлепки болотной гнили, морщась от тупого жжения — гниль плотно прикипела к коже, собрала ее в морщины, въелась в поры. Вытянул голову, прислушиваясь: показалось, что рядом зашебаршились, завозились какие-то птицы. Точно. Только не таежные птицы это, а около человека живущие — село-то близко, — воробьи. На болотах воробьи не селятся, даже не останавливаются, — как и люди, они не любят гнили, — а здесь, на гриве, водятся. Значит, земля тут хорошая, надежная.
У Корнеева вызвали искреннюю нежность, симпатию эти маленькие шустрые существа, дотошные, хитрые, смышленые. У воробья характер, как у дворняги, преданной хозяину и дому, — доверчивый, веселый и открытый. Нигде, ни в каких странах, ни на каких землях — ни в холодных, нив жарких — воробьи не меняют своей внешности, продолжают оставаться такими же крапчатыми, глинисто-серыми, компанейскими, везде льнут к человеку. Меняют свою внешность скворцы, сороки — в Африке, например, есть яркие зеленогрудые скворцы с малиновыми и голубыми крыльями, в Южной Америке сороки заменили свой пестрый наряд и сделались черными, как уголь, их там зовут «негритос» — «черные», а вот воробьи — нет. Как были птицами земли — чернозема, глины, камня, — так птицами земли и остались.
Когда Корнеев служил в армии, ему выдалась командировка на Камчатку. Красную рыбу для своей части заготавливать ездил. Там ему рассказали историю по-настоящему трогательную, диковинную, какую, пожалуй, в других местах не дано услышать. На Камчатке нет злаков, хотя, говорят, раньше росла прекрасная рожь, собирали многопудовые урожаи, но потом что-то стряслось и на полуострове перестали сеять хлеб. Воробьи исчезли. Все взаимосвязано, воробьи имеют прямое отношение к злакам — ведь питаться им чем-то надо.
То ли завелся на Камчатке какой-то червячок-жучок, которого надо было уничтожить, то ли еще какая вредная козявка, то ли просто без воробьев стало скучно жить — в общем, решили завезти на полуостров горластых городских летунов. Наловили на континенте, где-то под Владивостоком, тысяч восемь воробьев, поместили в клети, сшитые из мелкой проволочной сетки, поставили на открытую палубу судна и повезли на Камчатку. В море прихватила непогода, шел дождь, сильно штормило. В общем, натерпелись воробьи страху, наглотались соленой воды. На Камчатке, когда приплыли, погода была превосходной — середина августа, самая славная пора, серебряная паутина летает — примета близкой осени, небо высокое, чистое, совсем южное, ни одного облачка, лишь вулканы алмазно светятся.
Выпустили воробьев. Полетали они над землей обетованной, поглядели, где что растет, какова пища здесь и каковы красоты, и поступили так, от чего даже у людей бывалых сжимало горло и стало им неловко перед этими крохотными неказистыми существами, городскими и полевыми жителями. Воробьи ватагами — именно ватагами, как всякая коллективная птица, — стали возвращаться в порт, там они бесстрашно усаживались на мачты судов, уходящих на Большую землю, — откуда они только узнавали, какое судно пойдет на Большую землю, во Владивосток или Находку, а какое, напротив, на север, в бухту Провидения или в Певек, — и отплывали с Камчатки обратно. Все до единого уплыли. Ну как тут не уважать скромного российского воробья? И вообще любого другого воробья, независимо от его прописки, а?
Может быть, буровую поставить здесь? Воробьи, как и люди, землю добрую не хуже определить могут. Корнеев покосился на Синюхина — тот лежал не двигаясь. Лишь по-детски беспомощно — совсем не таежник — накрыл лоб ладонью. Тут и комаров было поменьше — грива продувалась, и их ветром сносило к реке.
— Кириллыч! — позвал Корнеев и, видя, что тот не шевелится, повысил голос: — А, Кириллыч!
— Ну? — недовольно буркнул Синюхин.
— Как считаешь, можно тут вышку поставить?
— Не можно, а нужно.
— А аргументы какие?
— Испробуй фокус: прислонись к земле ухом, замри, послушай ее…
— Ну и что?
— Не надо меня по-одесски брать на абордаж — вопросом на вопрос.
— Все же?
— Вот оно, начальство, — проворчал Синюхин, глядя мимо Корнеева и обращаясь к Воронкову, — спасу от него даже во время отдыха не бывает. Что-то тут на глубине есть. Хорошо слышу, — Синюхин шмыгнул носом и отвернулся; ничего он в земле, конечно, услышать не мог.
— Точка, близкая к расчетной, я посмотрел по карте.
— Можно смело ставить вышку.
— Учти, Кириллыч, это будет последняя наша попытка. Если грива окажется пустой, нам придется собирать манатки. Уже навсегда, понял?
Синюхин на это ничем не отозвался, ни словом, ни вздохом. Все правильно, Корнеев был командиром, и ему предстояло принимать решение — ставить тут вышку или нет, Синюхин же мог только советовать, и все. Но похоже, место это выгодное. Во-первых, тут твердая земля, сорокатонная буровая не провалится в болотную преисподнюю, во-вторых, близко к селу — зимой можно пробить тропку по льду, накатать дорогу, по ней людей удобно сюда забрасывать, инструмент, еду. В-третьих, грива находится в контуре предполагаемого месторождения — хотя и очень близко к границе, к выходу, но все-таки в контуре.
— Кириллыч, ты когда-нибудь слышал про боевой устав мзитарикарюпской армии? — спросил Корнеев.
— Не знаю такую…
— Боевой устав мзитарикарюпской армии гласит следующее. Пункт первый: во время военных действий не заводить торговых сделок с противником. Пункт второй: находясь в окопах, не разговаривать друг с другом. Иначе руки прострелить может.
— Почему? — поинтересовался Синюхин.
— А мзитарикарюпанцы, когда разговаривают, любят руками размахивать. Пункт третий: во время атаки не ползти назад. Пункт четвертый: во время боя не давать руководящих указаний генералу. Пункт пятый: когда беседуешь с начальством, не откручивай у него пуговицы и не клади к себе в карман. Пункт шестой, последний: на парад следует являться без родственников.
— Хорошо живут… как их там?.. — вздохнул Воронков.
— Когда поставим здесь буровую, соблюдай, Кириллыч, пункт третий вышеупомянутого устава. Чтобы я не остался один на поле боя.
Синюхин не отозвался, как лежал, прикрывшись ладонью от солнца и «четырехмоторных», в детской позе, вызывающей жалость, так и продолжал лежать.
— Воронков, откупоривай вещмешок, час настал, — Корнеев рывком поднялся, на полусогнутых ногах подобрался к термосу, отвинтил крышку, плеснул в ладонь воды, обтер лицо, глаза. Можно было поднатужиться, собрать в себе остатки силенок, добрести до реки, там искупаться, но если Корнеев еще мог собрать свои силы, как и жилистый, выносливый Воронков, то Синюхин уже не мог сделать ничего.
На четвереньках Воронков подполз к вещмешку, достал оттуда серую льняную холстину, похожую на сдернутую с раненой, поломанной руки бинтовую скрутку, развернул ее. Из холстины пахнуло вареным мясом, колбасой, хлебом, чесноком — обычная пища геолога-полевика. Воронков похмыкал довольно.
— Чувствую, дымом пахнет, — подал голос Синюхин. — Пожар где-то.
— На юге леса горят, — тихо сказал Корнеев. — Это оттуда.
— Далеко. А раз далеко, значит, успеем удрать, — сказал Синюхин, поднялся, подсел к холстине. — Потом река рядом, будет чем огонь залить.
Корнеев, прикрываясь от солнца ладонью, смотрел на обрезь сизой чаши — болота, из которого вышли, за которым горел лес.
Нет ничего опаснее в тайге, чем пожар. Тайга горит стремительно, страшно, с тяжелым утробным гудом, пламя налетает внезапно, взрывается в зеленых иглистых макушках, будто порох, ревет, взметывается вверх, брызгает углями, срубает макушки деревьев, ветки, потом ныряет вниз, и горе, если оно найдет там что-нибудь живое. С козлиным блеянием удирают от пожара медведи, вытирая на ходу лапами слезящиеся, обваренные огнем глаза; заживо, будто свечки, сгорают белки, зайцы, лисицы; лоси, круша все вокруг, мечутся в поисках воды. И случается, путают речной тек с болотными бочагами, с колодцами, со стоном уходят в черную душную пучину. Горят птенцы в гнездах, горят матери-птицы, до последнего момента не решающиеся оставить детей, горят волчата и барсуки, горит рано созревающий в этих краях голубичник. Корнеев как-то уходил от огня по голубичнику и, заливаясь потом, слезами, сдыхая на бегу, все оглядывался на тонкие вскрики, буквально бьющие по вискам, врезающиеся в душу. Ему казалось, что бежит он по земле, устланной птичьими гнездами, и гнезда эти не пустые, вот ведь как, — с птенцами.
Тогда он даже остановился, пригибаясь от ложившегося на него тяжелого верхового пламени, ощущая, как шевелятся, встают дыбом волосы на затылке, и поискал глазами: где же это птенцы пищат? Откуда несутся лезвисто-тонкие крики?
Оказалось, не птенцы это кричали, совсем другое было. Огонь пластался по голубичнику, обжигал ягоды, и каждая набухшая соком горошина сжималась, морщилась, в кожице образовывалась язвочка, и дымчато-голубая ягода с пронзительным птичьим криком лопалась, вышибала слезы, больной озноб, заставляла шевелиться волосы. Страшно это было, очень страшно.
Поели быстро.
— Ну что, подъем? А, мужики? — Корнеев поглядел, как Воронков засовывает в рюкзак холстину, хлеб и мясо, солдатскую флягу и, чтобы цело было добро, не вываливалось при ходьбе из мешка, быстро и ловко накидывает на шею рюкзака веревочную петлю.
— Э-эх, отдохнуть бы еще минуток двести костям моим грешным, — Синюхин, принуждая себя, поднялся, но в следующий миг невольно присел: недалеко, судя по всему, здесь же, на гриве, негромко, от жары приглушенно, хлопнул выстрел. Били в другую сторону. Если бы в их — геологи услышали бы свист дроби, обрывающей на лету ветки и листья.
— Охотятся? — Корнеев вгляделся в окружавшие их белесые стволы деревьев.
Конечно, может, какой-нибудь браконьер и охотится в эту пору в тайге, несмотря на то что не сезон, ведь мамаши сейчас птенцов на выгулку выводят, прививают им таежные навыки, лосята, оленята, медвежата еще сиську сосут, и бить в эту пору и зверя и птицу запрещено. Штраф положен или еще что-нибудь строже, но…
— Конечно, охотится, — хмыкнул Синюхин, — а ты как думаешь?
Выстроившись цепочкой, втянулись в притихший, пахнущий топленой смолой сосняк. Были тут редкие куртины, а точнее, пятаки, на которых рос татарник — совсем редкая для сосняка вещь, колючеголовый, костлявый, с нежными прядями фиолетовых волос, зажатых жесткой кожистой скруткой. Порыжеют волосы, ссохнутся, скрючатся, и из скрутки полезет семя, упадет в молчаливую скупую землю либо, подхваченное рукастым здешним ветром или мохнатой лосиной ногой, переместится в сторону, чтобы и там росток дать, заявить о новой жизни, потом утихнуть до весны и проклюнуться вновь, ожить, потянуться к солнышку.
«И откуда он только здесь, татарник? — думал Корнеев, стараясь идти так, чтобы иглистые ростки не попадали под ноги. — В тайге любое свободное место занимает иван-чай, цветок, похожий на сплошной сиреневый дым, растет он только на кладбищах да пожарищах и здесь, в тайге, где часто бывают палы, никому проходу-продыха не дает… Даже репей, на что уж неприхотлив, и тот от пожара сломя голову бежит, и пырей бежит, и бзюка, и хвощ, и медвежьи дудки, и любительница сырой болотной земли резика, а татарник стоит. Откуда он тут, почему удержался, а?»
Синюхин шел последним в цепочке, то ворчал, жалуясь на что-то, то утихал, будто в нем, как в костре, догорали последние угли, но потом в прозрачный, совсем дотлевший костерок, которому уже и не суждено было выжить, кто-то бросал горючее смолье, и Синюхин снова принимался бормотать.
«Все мы часто боимся сказать человеку, кто он есть на самом деле, — думал Корнеев, — сокрыта в нас некая боязнь — не самое доброе из того, что заложено в человеке. Боязно бывает сказать ворчуну что-либо резкое, больно бьющее его — это признак не слабости, нет, душевная квелость тут ни при чем, это свидетельство силы. Именно сильные часто боятся обидеть других, и если уж выбирают объект для обиды, для скрещивания шпаг, то, как правило, — человека такого же сильного, себе подобного. Так было всегда. И всегда эта черта характера считалась благородной, всегда была признаком подлинности, надежности, заложенной в человеке. Но оказывается, что чаще всего все-таки обижают слабые. Слабые слабых, вот ведь». Ничего не стоит сейчас Корнееву накричать на Синюхина, при случае лишить его какой-нибудь премии, прибавки к зарплате, полевого доппайка — в наказание за нудность, за бухтение, за промахи, но будет ли этот ход верным?
— Сворачиваем к реке. — Обрывая собственные мысли и синюхинское бормотанье, Корнеев сшиб с нежных мягких игл — сосенки-то молодые, — пушистую зеленую мошкару, прозрачную, как воздух, двинулся к реке.
До воды тут было недалеко. Сквозь жаркий застойный воздух иногда просачивалась ниточка прохлады. Тело эту ниточку сразу почувствовало. Земля под ногами пружинила. Едва приметно пахло прелью. Осенью в этом сосняке, наверное, много грибов бывает.
Вдруг за спиной Корнеева раздался крик. Корнеев резко обернулся.
Заваливаясь всем телом назад, ощеривая редкие зубы и высовывая изо рта вздувшийся от напряжения, обложенный по бокам черными жилами язык, кричал Синюхин. Но на спину он все-таки не рухнул, подломился в коленях и опрокинулся набок.
— Н-нога, ох, н-нога, — протиснул Синюхин сквозь зубы сплющенные слова, когда Корнеев подскочил к нему.
Синюхин был обут не в кирзовые сапоги, как Корнеев и Воронков, а в резиновые бродни, более легкие, чем кирзачи, и потому более удобные в ходьбе.
Корнеев освободил правую, подвернутую ногу Синюхина, увидел, что она прокушена широкой стальной скобой. Волчий капкан.
— Н-нога! — снова выдохнул, кривясь, Синюхин.
Угораздило же его — двое нормально прошли, не зацепили за капкан, а он ногу точнехонько в скобу сунул. В лесу да в болотах надо след в след ходить, шаг в шаг — только так. Все таежники этого порядка придерживаются.
— Н-нога! — простонал Синюхин.
— Вижу, что нога, не стони, — произнес Корнеев грубовато — жалости тут не место, напрягся, сбивая стальную скобу с синюхинского бродня. Но скоба своими застарелыми, наполовину съеденными зубцами прочно впилась в сапог, пробила жидкую резину бродня и всадилась в ногу чуть выше пальцев.
Двумя руками Корнеев раздвинул челюсти капкана, отшвырнул грозную охотничью снасть в сторону. Синюхин откатился от капкана, вцепился руками в бродень, застонал.
— Осторожно! — крикнул Корнеев. — Вдруг еще капкан!
Синюхин проворно подобрал руки, поднял голову, огляделся. Взгляд под очками у него был уже осмысленным.
— Ну-ка, Кириллыч, — Корнеев сдернул с его ноги сапог и, не обращая внимания на жалобные вскрики — кричи, Синюхин, кричи, вопли помогают, испытанное народное средство, — развернул испятнанную жидкой розовой сукровицей портянку, обнажил белую, с вялой кожей, отекшую от резиновой сырости ногу. Провел ладонью по верху пальцев. — Больно?
В ответ Синюхин пробормотал что-то невнятное. Лицо его снова сморщилось, будто нога продолжала оставаться зажатой капканом. И вдруг, словно ощутив некую легкость, осознав, что все не так страшно, как чудилось три минуты назад, помотал головою: нет, не очень.
Словно заправский лекарь Корнеев ощупал ступню там, где ребрины твердых жил устремлялись вверх, к лодыжке.
— Больно?
Тут было больно, тут зубы капкана впились в ногу. Корнеев подумал, что хваткие зубья могли перекусить одну из жил, но пронесло — капкан искромсал резину, бродни уже не починишь, а жилы не тронул. Корнеев подержал ладонь над «укусами», совсем не прикасаясь к ступне, прислушиваясь к чему-то потайному, внутреннему, будто бы только что открывающемуся в нем, зашевелил губами, запришептывал что-то про себя.
— Чего колдуешь? — не выдержав, всхлипнул Синюхин.
— Боль заговариваю. Кержаки когда-то учили. Вон, видишь, ты уже о боли забыл. Забыл ведь?
Великая вещь — внушение и самовнушение: запросто можно убедить человека в том, чего нет, излечить больного, принести облегчение испепеленному человеку, спасти от жажды погибающего в безводье путника.
Пока Корнеев колдовал над синюхинской ногой, сзади послышались мягкие, едва приметные шаги — ясно было, что к ним шел охотник. Среди сосен появился высокий осанисто-прямой человек, одетый в простую льняную рубаху, к воротнику которой были пришиты крупные, белые — похоже, бельевые — пуговицы. Волосы на голове были ладно, хотя и неровно — домашняя работа, — острижены, посередке разделены аккуратным пробором, взгляд спокоен и холоден, таилась в нем отрешенность и студеная полярная глубь. Человек был один. И без оружия.
— Не вы это стреляли недавно? — вспомнив про выстрел, вспоровший жаркую дневную тишь, спросил Корнеев.
Пришелец — его фамилия была Рогозов — отрицательно качнул головой:
— Я законов не нарушаю.
— Чей капкан, не знаете?
— Мой, — Рогозов жестко взглянул на лежащего Синюхина, сжал глаза в морщинистые щелочки. Чего ж угодил в зубья-то? Мудрено ведь угодить, а угодил. Канкан на виду поставлен, на волчат. Весь снаружи, заметить можно было. Как угодил?
— Как зверь, только с благим матом: «А-а-а», — усмехнулся Корнеев.
— Это я слышал. Когда ходишь по лесу, под ноги смотреть надо. Не учили разве вас, молодой человек?
— Капканы почему в тайге ставите? — спросил Корнеев Рогозова.
— Разве это запрещено? Я промысловик.
— Не сезон.
— Не-ет, позвольте великодушно вам возразить… Именно сейчас, именно сегодня самый сезон. Вот когда волчата вызверятся, заматереют, станут ловкими, злыми — тогда уже будет не сезон. Тогда поздно за капканы браться — волк в Малыгино скот резать пойдет, ко мне на заимку пожалует, глядишь, зимою с голодухи и на старика нападет. Не-ет уж, простите великодушно. Лучше я сейчас волка возьму, чем потом.
Верно говорит охотник: по волчатам нечего слезы лить, на них никакого охотничьего запрета не было и не будет. Волку — волчье.
— А в том, что он в капкан попал, — Рогозов повел головой в сторону Синюхина, в зрачках у него сверкнула холодом бездна, — не моя вина. Его. Если б знал, что нетаежник по тайге пойдет, повременил бы капкан ладить. Подождал, когда он проследует, тропу освободит, — Рогозов, усмехнувшись, обошел Корнеева сзади, с хрустом сложил, потом поднял капкан с земли. — А швыряться имуществом не надо, не ваше, — в его голосе зазвучали дребезжащие скрипучие нотки.
И тут человек в холщовой рубахе с белыми пуговицами был прав.
Синюхин, кряхтя, поднялся, попробовал ступить на ногу, заикнулся было: может, отказаться от дальнейшего движения, но Корнеев приструнил его — надо выходить к реке.
Рогозов долго стоял недвижно, смотрел им вслед. Прежде чем скрыться в сосняке, Корнеев оглянулся. Отодвинул в сторону мешавшую ветку.
— Мы скоро сюда вернемся, — сказал на прощание, — работать здесь будем.
Рогозов в ответ не шевельнулся. Хотя ясно было: все услышал, на ус все намотал. Охоту он здесь свернет.
Кое-кого из геологов Рогозов знал, встречал дотоле, звал их про себя «кыргызы» — упрямы ребята, быстры и легки на подъем, головы на плечах имеют, раз земные богатства ищут. Теперь вот в охотничьи угодья забрались.
Наладив снова капкан на тропе, он вернулся кружным путем к шалашу, что был у него сложен из лапника на гриве, и, прислушиваясь к жаркой, хотя и угасающей тишине, ловя ноздрями запах далекого дыма, корья, разогретой прели, плавленой смолы, освежевал убитого лосенка — стрелял-таки он, — разрубил, упрятал в два непромокаемых брезентовых мешка.
Один потащил с собою на заимку, другой, не боясь, оставил в шалаше, поскольку знал: «кыргызы» все равно не найдут.

Глава четвертая

– Где нам столковаться!
Вы – другой народ!
Эдуард Багрицкий

Сергей Корнеев знал, что много лет назад, а теперь уже, пожалуй, не просто лет, а десятилетий, в этих местах произошло следующее.
Река здесь делает огромную петлю-излучину, крутую и длинную, — настоящий «тещин язык». Конец петли, как ни смотри вдаль, все равно не увидишь, скрывается в сизом пространстве, — вода, ловко обходя болотные бездони, которых здесь полным-полно, тоже опасаясь утонуть, затеряться, уйти в болотную преисподнюю, похоже, специально сделала затяжной крюк. Рыбы тут было полно — случалось даже, по весне, когда бабы ходили на реку за водой, то зачерпывали рыбу ведрами. Глянет молодайка в темную дымную воду, а оттуда таращится сонными равнодушными глазками щекур или сырок — рыба, чье мясо слаще куриного, — рот разевает, будто поговорить приглашает. А может, недоумевает или злится, что в бабье ведро угодила.
Когда Корнеев думал о прошлом, то всегда себя неловко, виновато чувствовал, ощущая свою зависимость, долг свой перед предками, жившими здесь многие десятилетия назад. Хотя в чем конретно заключалась его вина, не знал. Может, в том, что жизнь у него более долгая, чем у тех, кто обитал здесь раньше? Что жизнь его легче, чем у них?
Края здешние глухие, жили тут и живут кержаки, чалдоны-таежники, умельцы добывать дикого зверя и птицу, намывать золотишко, которого сейчас уже почти и нет, все выбрали, оружие было у всех — и не по одному стволу, и огневой припас был в достатке. Поэтому Советская власть устанавливалась здесь трудно, с боями, мятежами, ночной стрельбой — и не из домодельных бандитских обрезов, а из переносных английских пулеметов «льюис», схватки здесь случались жестокие, затяжные.
Почти все предки братьев Корнеевых погибли здесь. Первым — дед, опытный подпольщик, революционер, обаятельный, умный человек, широкая душа, его до сих пор помнят в чалдонских селах — случается, какая-нибудь древняя старушка неожиданно заведет речь о том, какой он «баский и светлый был, соболь, а не человек»… Дед был выслан сюда из Москвы под жандармским конвоем за участие в пресненских боях девятьсот пятого года. Он учил остяков, вогулоз, кержаков, чалдонов грамоте, за семь лет до революции организовал в деревне коммуну; выращивал хлеб, добывал мед, соболей и лисицу, рыбу. Сам был весельчаком, умел играть на шуйской гармонике, плясал; вел дневник, собирал местный фольклор, сочинял агитки — словом, жил настоящей жизнью.
Когда сюда нагрянули колчаковцы, то Николай Петрович Корнеев не успел уйти с партизанским отрядом в тайгу, он лежал без сил после приступа цинги — летом она почти никогда не прихватывает, милует человека, обычно зимой дает о себе знать, а тут неожиданно взяла в оборот, рок и только, — его арестовали, подержали немного в тюрьме, потом на «барже смерти» с четырьмя сотнями других — почти все были большевиками — отправили по Оби вниз, к Северному Ледовитому океану. Там буксир, правя на восток, проволок баржу вдоль всего побережья, вошел в полноводную, едва державшуюся в берегах реку и потащил помятую, расклеившуюся, полную воды, «блондинок», как называли заключенные вшей, посудину в глубь континента. Вскоре все, кто был заточен в вонючем мокром трюме баржи, пошли под пулеметные и винтовочные дула. Среди расстрелянных был и Николай Петрович Корнеев. Никто, ни один человек не знает, где находится могила этих людей — может быть, где-нибудь в скалах их камнями завалили, может, на речное дно пустили, может, просто закопали или сожгли.
Имя свое Сергей Николаевич Корнеев получил в честь родного дяди — младшего брата отца, тоже Сергея Николаевича.
Зимой двадцатого и двадцать первого года в Сибири было неспокойно — то там то тут взлетало пламя над крышами сельсоветов, слышался истошный бабий вой по убитым, на деревьях раскачивались изуродованные тела сельсоветчиков. Зажиточные чалдоны, офицеры, скрывшиеся до поры до времени на заимках, носились на откормленных конях из деревни в деревню, измывались над кержаками, смолокурами, бабами-солдатками, детишками, рушили избы, ломали ребра и крошили прикладами зубы — искали коммунистов, комсомольцев, тех, кто поднимал флаги над сельсоветами, агитировал за новую власть, призывал делиться хлебом с голодающими.
Сельсоветы и стали создавать революционные отряды. В один из них и вступил Серега Корнеев — невысокий, но крепко сколоченный парень со светлыми, похожими на спелую облепиху глазами — завистью всех девок, каждая предлагала с ним глазами поменяться, — с пшенично-бронзовой челкой, спадающей на лоб.
Было Сереге Корнееву всего пятнадцать лет. Сгорбленный секретарь сельсовета Сомов, то и дело сплевывая в кулак мокроту — болезнь заработал в окопах на германском фронте, последние годы свои доживал, — отложил ручку в сторону.
— Парень, ты ж еще совсем школяр. Возраст у тебя не подходит для серьезного дела.
— Ну и что? — Серега сдвинул брови углом.
— Как что? Ухлопают. Жалко, мать будет убиваться. Ты знаешь, что это такое, когда убивается мать, сына своего оплакивает, а? Иль еще по ком слезу льет?
— Знаю, — Серега сжал рот. — Видел.
Он действительно видел, как одеревенела мать, когда пришла весть, что отец расстрелян, — ну словно молния в нее вошла, лицо стало пепельным, сухим, таким, что у людей даже мурашки по коже бегали, бабы всхлипывали, прикладывая ко рту углы платка, а мужики, отворачивая в сторону головы, лезли за кисетами, чтобы негнущимися грубыми пальцами сгородить «козью ногу».
— Видел, значит, — секретарь сельсовета снова сплюнул в кулак, вытер ладонь о штаны, покачал головой. Судя по всему, не верил он, что Серега знает, что такое материнские слезы: — Видел, говоришь?
— Отца у меня на «барже смерти» увезли… Ведомо про такую?
— Слышал.
— Тогда записывайте меня в отряд. Отсюда не уйду, пока не запишете.
— За отца, значит, хочешь поквитаться?
— А что, нельзя?
— Мал ведь ты еще, чтобы квитаться. Тебе девок надо любить, а не квитаться.
Серега промолчал — не хотелось ему вступать в разговоры на эту тему, секретарь все понял, взял ручку, сжал ее пальцами. Хотел было внести Серегину фамилию в список, но в последний момент в нем снова что-то дрогнуло, на лоб наползли морщины.
— Не могу, парень. Это ты понимаешь? — просипел он. — Не могу. Не пацанье это дело — война. Кровь ведь, смерть. Драка предстоит жестокая, попадешь в лапы кулакам — не пощадят. Пытают, гады. Вон у меня есть сообщенье, — Сомов с грохотом выдвинул запятнанный чернилами ящик стола, на дне которого лежало несколько листков бумаги да в плоской банке из-под чая хранилась круглая печать. Подцепил пальцами одну бумагу, извлекая из ящика, хотел было прочитать ее, но Серега помотал несогласно головой:
— Не надо читать. Пиши лучше в отряд!
Сомов закашлялся, выбил в кулак тычок, застрявший у него в горле, спросил только:
— Комсомолец? — И когда Серега Корнеев кивнул в ответ, вздохнул и, больше ни слова не говоря, внес его фамилию в список отряда.
Перед сельсоветом толпился народ — отрядные получали оружие, привезенное на дровнях из уезда. Сереге досталась здоровенная, не по росту, мосинская трехлинейка с тремя обоймами патронов. Говорят, оружие придает человеку храбрость, уверенность, делает его значительным и в своих глазах, и в глазах окружающих, человек с оружием всегда старше становится. Серега на себе это ощутил.
Командир малыгинского отряда Карташов, присланный из уезда черноусый чекист в кожанке, с марлевой повязкой на голове, — зацепил свинец, выпущенный из кулацкого дробовика, подозвал Серегу Корнеева:
— Вот что, парень, тебе и… — Карташов оглянулся, увидел высокого человека в короткой, едва достигающей колен солдатской шинели — одежда была явно с чужого плеча, в госпитале, наверное, вручили, позвал: — Сомов! — Вот так иногда одно задание крепко соединяет людей… Секретарь сельсовета отделился от группы отрядных, подошел. — Товарищ Сомов, тебе и вот этому юному товарищу, — Карташов положил руку на Серегино плечо, — поручается боевое дело. Важное, прошу это усвоить, — Карташов понизил голос. — В четырех километрах отсюда телеграфная линия проходит, знаете?
Сомов кивнул — он знал эту линию, хороший ориентир. Зимой, если заблудишься, всегда по линии можно до деревни добраться; Сереге тоже была ведома телеграфная строчка, повешенная на столбы.
— Надо в двух-трех местах перерубить телеграф, оборвать, понятно? Чтоб о передвижении отряда знали только мы и наши люди. Иначе они ведь телеграфом пользуются, ясно? Выполните задание и возвращайтесь сюда же, в село.
— А если вас тут не будет, когда мы вернемся, а? Тогда как? — тихим, ровным голосом спросил Сомов.
— На этот счет договоримся, значит, так… Будете возвращаться — ориентируйтесь на сельсоветовскую избу. Если будет красный флаг висеть — значит, мы здесь, если флага не будет — ушли. Снимем флаг. Да и кулаки, когда приходят в деревню, первым делом сшибают флаги с сельсоветов. На флаг глядите, есть он или нет, по нему все поймете. Ну, успеха! — Карташов пожал руку вначале Сереге, что тому пришлось по душе: выходит, командир его за взрослого человека принимает, не то что Сомов, — потом тряхнул ладонь Сомова. Добавил совсем не по-военному: — Ни пуха вам ни пера, мужики!
Из села вышли на охотничьих лыжах, подбитых мехом. Лыжи эти ходкие, назад не скользят, мех им не дает, волос дыбом сразу становится, держит, двигаться же вперед на лыжах здорово — идут, будто маслом смазанные.
Серега прихватил с собою длинную сучковатую палку, в которую вбил загнутый крючком гвоздь — сам это приспособление придумал: палкой можно было зацепить телеграфный провод и, повиснув на нем, оборвать. На всякий случай в карман положил сапожный нож-тупик — есть такие, этими ножами когда сапоги тачают, воск на рант наносят, заделывают концы-лохмотья, чтобы нитку не порезать, — нож для «тупой работы», словом. Еще взял плотницкие клещи. Если понадобится, Серега на столб заберется, тупиком провода малость надпилит, потом клещами надпил перекусит. Винтовка, не мешая движению, тяжело и удобно лежала на спине.
Сомов — человек молчаливый. Если говорит, то только по делу, обычного трепа, когда и посмеяться можно, и подковырнуть, и разыграть кого-нибудь, и побасенку рассказать, не признает. Сколько по дороге Серега ни подъезжал к нему с разговором, чтобы скоротать время, сельсоветчик никак на это не реагировал — шел на лыжах молча, весь в себе, щуря хмурые глаза, прикрываясь воротником шинельки от ветра. Холодная, дырявая штука — его шинелька, крепкие сибирские трескотуны не выдюжит, окостенеет в ней мужик запросто. Серега покачал головой, будто взрослый, понимающий толк в хозяйстве человек: эвон какой беспечный этот «кашлюн» Сомов, потом понял, что нет у Сомова никакой другой одежды, и непонятная, совсем немальчишечья жалость охватила Серегу.
Он ловил глазами подпалины на шинели, останавливал взгляд на острых, двумя краюшками венчающих спину лопатках, видел, какие худые и слабые ноги у секретаря сельсовета — ему только в санях ездить, а не на лыжах ходить, подумал: когда они вернутся в село, надо будет взять у матери меховушку-безрукавку, пусть Сомов наденет ее под шинель, попусту от мороза не страдает.
С севера тянул ветер — поначалу, когда вышли из села, несильный, а сейчас покрепче. И вот какое дело: снеговая крупа не волочилась по земле, придавленная морозом, как это, собственно, и бывает, а приподнималась до колен и неслась вдоль лыжни, толкала в спину, холодила затылок. Раз снеговая крупа приподнимается над землей, волочится, уносясь неведомо куда, а мороз не отпускает, значит, затевается пурга. Судя по всему, будет пурга короткой, но злой, заметет все стежки-дорожки, продвижение кулаков задержит — это хор-рошо, а с другой стороны, плохо — отряд свяжет по рукам-ногам, скует.
До телеграфной линии шли недолго — помогал попутный ветер. Столбы стояли неровно — почва тут гнилая, зимой сильно промерзает, летом в хлябь превращается, столбы ведет из стороны в сторону, будто подвыпивших сельских гуляк. В одном месте провод был натянут ровно, туго, в другом провисал — это где как стояли столбы, в какую сторону их капризная гнилая почва крутила. Удобнее всего было рвать на провисе.
Зацепив провод крючком, Серега подпрыгнул, крепко держась одной рукой за палку, потянул его вниз, но он оказался прочным, спружинил и чуть было не уволок парня за собой. Сомов помог, обхватил Серегу худыми своими руками, не дал унестись за проводом. В конце концов проволока звонко щелкнула, обрывки ее вскинулись вверх, свиваясь в кольца.
Поскольку проводов было два, то таким же способом они совладали и со вторым, затем прошли метров четыреста вдоль линии и оборвали металлическую нить еще в шести местах.
— Жалко, — по-мужицки бывало вздохнул Серега. — Потом ведь чинить придется. Еще будем рвать или хватит?
Сомов посмотрел на Серегу: жалко тому телеграфную линию — это понятно, а разве Сомову не жалко? Прикинул: хватит этих обрывов или нет? Наверное, надо еще в одном-двух местах перерубить, будет надежнее.
Когда возвращались, ветер бил в лицо, норовил выстегать глаза, больно хлестал по щекам, вышибал слезы, залеплял льдистым крошевом ноздри, рот, мешал дышать. То и дело они останавливались, чтобы оттереть щеки, перевести дух.
Ветер пробивал одежду насквозь, тело выстуживал до костей, от него деревенели руки и ноги. Хотелось спрятаться куда-нибудь, но куда забьешься в чистом поле, под каким кустом схоронишься? Нет такого куста — поле голо, как стол, не за что зацепиться и глазу.
Сомов шел первым и весь ветер брал на себя, Серега хотел обойти его, но он прибавил шагу, широко ставя свои на вид очень некрепкие ноги, заскользил на лыжах быстро, будто на собачьей упряжке ехал. Вот тебе и «кашлюн», к морозам и лешачьим ветрам не приспособленный. Быстро шел Сомов, несмотря на то что дыхания не хватало, горло стискивал холодный, жесткий обруч. Примерно за полверсты до села остановились. Сомов отер слезившиеся глаза варежкой, потом, сняв их, стал совать пальцы по очереди в рот, отогревая.
— Глянь-ко, что там в Малыгине деется. Ты поглазастее меня… Есть там флаг иль нет?
Сельсовет находился на взгорке, виден был хорошо, над дранковой старой крышей трепетал маленький алый лоскут.
— Есть флаг, — сказал Серега.
Кивнув удовлетворенно, Сомов опять тронул варежкой глаза, сощурился, бросил быстрый цепкий взгляд на село, словно бы проверяя Серегину зоркость, поймал глазами красное пятно — как огонь, полощется на ветру флаг. Можно идти, отряд ждет их.
Двинулись. Сомов снова пошел первым. Когда приблизились к крайним амбарам — а они, как и охотничьи клети, навесы, под которыми сушат сети, кладовки для пушнины, мяса, кедровых орехов, рыбы, всегда выносятся на зады: так и хозяевам удобно, и защищают они жилье от ветра со снегом, — Сомов остановился, вытянул застывшую, в белесых пятнах шею, словно хотел выпростаться из своей худой шинельки, приподнял ухо у шапки, прислушался.
— Что-то уж очень тихо. А?
— Пошли, пошли! Небось обедают мужики, вот и ни стука ни грюка. Ложками чалдоны работают, — засмеялся Серега, двинулся первым к амбарам. Услышал, как сзади заскрипел снег — Сомов пошел следом. И правда, время-то обеденное, по домам сидят бойцы, да потом никак за эти краткие часы не мог уйти отсюда отряд, обязательно дождался бы их. Вон и знак — флаг, отсюда его очень хорошо видно, будто красное крыло неведомой птицы скребет серое небо: если б отряд оставил село, Карташов обязательно бы дал команду снять флаг. Если б не успел, кулаки все равно первым делом сшибли бы его из винтовки.
Рассмеялся Серега счастливо и звонко — на душе было легко. Выполнили задание, вернулись живыми! Отогреют сейчас озябшие руки-ноги, съедят чего-нибудь горячего. Он даже подпрыгнул на месте, но заплелась лыжа за лыжу, и Серега упал в снег. Вскочил, отфыркиваясь от липучей снежной пороши, ожегшей лицо.
Поравнявшись с амбаром, Серега вдруг почувствовал опасность, завертел в тревоге головой, пытаясь понять, откуда же она идет, но ничего не увидел… Бывает так — вдруг мы начинаем ощущать какие-то странные и очень острые, хорошо различимые позывы тоски и боли, от которых в груди взбухает холодный ком, тяжело теснит сердце, и мы настораживаемся, прислушиваемся к этим позывным, к тревоге, и невольно хочется занять оборонительную позицию. Серега был знаком с этим ощущением, случалось и раньше: начинали колотиться какие-то молоточки в мозгу, тоска нарастала — и оказывалось, где-то уже затевалась деревенская драка, в которую Серега непременно попадал и приходил домой с расквашенным носом либо с фонарем под глазом. Или же это взрослые вели разговор о нем, подозревая в проступке, грозя отстегать таловыми прутьями. В общем, есть такое точно, — витают вокруг нас какие-то волны, частицы, флюиды, предупреждающие о приближающейся опасности.
А ведь прав старый солдат Сомов — уж очень тихо в селе, просто подозрительно тихо. Может быть, лучше повернуть, уйти в лес, дождаться там темноты — зимние дни короткие, будто птичий скок: две искуренные «козьи ноги», и на землю наваливается вязкая холодная темень. Замерзнуть они за это время не успеют — перетерпят, одолеют стужу, а потом в лесу много теплее, чем в открытом, продуваемом всеми ветрами поле, — в лесу не замерзают, в лесу отогреваются. Он повернулся к Сомову, чтобы сказать ему об этом, — и вдруг увидел, как сомовские глаза из маленьких, прищуренных, запрятанных где-то подо лбом превращаются в большие, недобро-удивленные, и в тот же миг на Серегу навалился кто-то тяжелый, пропахший кислятиной — то ли квасу этот лесной хозяин только что выпил, то ли из капустной кадушки вылез, — схватил за руки, заламывая.
— Эхма! — азартно прохрипел здоровяк, потом матюкнулся. — Попался, который кусался? Стер-рвотна кр-расная!
Если б не последняя фраза, Серега подумал бы, что это неудачно шутит кто-то из отрядных, слишком уж зло, резко. А тут будто удар плетью: «Стер-рвотина кр-расная»!
Хоть и малорослым был Серега, но крепким, поднаторевшим в деревенских стычках, он резко пригнулся, уходя вниз, под ноги навалившегося на него человека, развернулся, ударил головой во что-то мягкое, кажется, в низ живота, и нападавший заохал, запричитал, жуя слова, — что-то неразличимое, спекшееся вырывалось из его рта. Чуть было не ушел Серега из-под него, да длинноствольная трехлинейка помешала — пропахший кислым человек успел схватиться за ствол, удерживая парня, а тут и подмога подоспела — навалились на Серегу еще двое, слепо молотя кулаками по голове, по спине, плечам и шее, — Сереге показалось, что хрустнули позвонки. Падая, успел увидеть, как на Сомова тоже навалились трое — лупят его почем зря, один даже рукояткой нагана взмахнул, опустил ее на незащищенную сомовскую голову. С Сомова слетела ушанка, и редкие седоватые, как будто присыпанные солью волосы стали пропитываться бурой маслянистой кровью.
— Рукояткой не бей, гад! — прохрипел Серега, но тут тяжкий удар пришелся на его затылок, из глаз посыпались блестящие зеленые искры, что-то плотное заволокло взор.
Очнулся он от холода. Ощутил под щекою жесткую сухую траву — болотную, ее здесь на подстилку косят, обвел взглядом часть стены, что была перед ним, неровно обтесанной — топором работали, рубанком ни разу по боковине бревен не прошлись, — по этой топорной работе да по клочьям пакли, вылезающей из пазов, определил: лежит в сарае. Голова болела — видно, как крикнул, его самого рукояткой или прикладом по затылку огрели, во рту было горько, отдавало металлическим привкусом, кажется, это спеклась, скаталась в осклизлые сгустки кровь. Руки были ободраны, наверное, тащили его за ноги, и руками он волочился по снегу, обдирал, царапал их. С плеч стянули одежду, почти раздели, а без одежды недолго и околеть.
Услышал за спиной неясное движение, стон и, с трудом гася вспыхнувшие опять перед глазами зеленые искры, повернулся на другой бок, увидел Сомова, притулившегося спиной к стенке.
Волосы на его голове слиплись и высохли, из пепельно-седых превратились в бурые, глаза совсем вобрались в череп и не были видны, щеки втянулись, обросли серой щетиной, выглядел Сомов немощным, старым, одиноким. Серега неожиданно понял, что Сомов сейчас находится между жизнью и смертью, что стоит ему чуть-чуть сдвинуться, сделать маленький шажок, и все — заказывай тогда Сомову деревянную шинель, а собственная худая шинелька, подбитая рыбьим мехом, ему будет уже не нужна.
Пожевав губами, Серега сплюнул, сморщился жалостливо:
— Ох и отделали же они нас!
В темном провале сомовских глазниц поймал тусклое мерцание, вот оно сделалось сильнее, в зрачках затрепетало, заискрилось пламя.
Сомов был упрямым человеком, живучим — в окопах империалистической да в Гражданскую многому научился, — разлепил он губы, просипел:
— Держаться надо, парень. До последнего. Чтобы во-от, — Сомов вытянул перед собой руку, с тихим хрустом сжал пальцы в кулак. Рука у него была лиловой, скрюченной от холода, костяшки буграми выперли на сгибе, высветились. — Несмотря ни на что, разумеешь? — Скривил горько губы: — Понятно те хоть, что произошло?
Серега отрицательно мотнул головой.
— Говорил же те: не ходи в солдаты. Вещь яснее ясного, — Сомов откинулся назад, вздохнул тяжело, хрипло, в груди у него заклокотало, зачуфыркал, ярясь, неведомый зверь, и Серега подумал, что его напарнику, или, как говорят в Сибири, связчику, легкие, наверное, отбили, вот и клокочет, сипит там кровь. — Отряд ушел из села, и флаг, само собою, Карташов снял. Но вот незадача — подслушал нас кто-то и разговор передал. Может быть, в отряде есть предатель, может, он и засек, пересказал все этим вот… — Сомов сдвинул голову в сторону, вхрипнул загнанно, словно умирающий конь, и у Сереги от этого хрипа невольно возникла жалость: он понимал, он видел, как тяжело и больно сейчас Сомову, — рассказал этим вот бандюкам. Пришли бандюки в село, флаг снова повесили. Мы с тобой и вляпались, как мухи в сладкий кисель, на флаг пошли.
Сомов просунул руку под худую свою шинельку, растер ключицы, грудь — шаманский способ утишать боль. Прохрипел:
— Знаешь, парень… ты это… Ты, как и договорились, держаться должен, ты держись. Вот так держись, — стиснул у себя на груди кулак. — Я скоро умру, а ты останешься, с тобой они разговор вести будут, — Сомов замычал, в нем снова вспыхнула боль, обожгла все его худое изувеченное тело, — но ты не бойся! Не бойся их, сволочей!
Запрокинул голову назад, в глубокие затененные глазницы проник свет, и Серега в первый, пожалуй, раз увидел, какого цвета у Сомова глаза.
Прошло примерно четверть часа, и Сомов затих, затих навсегда.
Голова его медленно сползла на грудь, качнулась, он начал заваливаться вперед. Падал Сомов ужасающе медленно, будто не человеком он был, а большой гуттаперчевой куклой, принимая то искусственное положение, которое может принять только мертвый. Дотянулся головой до пола и застыл. Сереге была видна его худая бледная шея с толстыми, похожими на веревки натуженными жилами и пропитанными кровью плоскими витками волос, прилипшими к коже.
Закусив зубами нижнюю трясущуюся губу, Серега Корнеев попытался сдержать плач, вырывающийся из него, но куда там — разве слезы удержишь? — рвутся и рвутся наружу. Они текли по щекам, горячие, обжигающие до боли. Его трясло, словно в падучей, в груди болело, закипала обида — почему же все так получилось, почему они попались на первом же задании?
Успокоившись, он ползком обследовал сарай, но ничего путного не нашел. Обнаружил только старый, изувеченный клещами гвоздь, в одном из углов, и все. Попытался выпрямить его пальцами, но гвоздь хоть и попорчен ржавчиной, а крепок. Неразогнутый он не нужен, оружие из него не получится. Хотел выбросить гвоздь, но потом передумал, подполз к стене, выбрал одно бревно поровнее, начал скрести по нему острием, выцарапывая черточку за черточкой, букву за буквой, сглатывая отдающую кровью слюну, крутя головой, — саднило затылок, в ушах будто сверчок поселился, свиристел и свиристел, пилил мозг.
Он выцарапал на бревне свою фамилию и фамилию Сомова, чтоб люди узнали о них, откинулся назад, пытаясь увидеть буквы. В амбаре стало совсем темно, ничего не удалось ему разглядеть.
Бежать из амбара бесполезно. Бревна — целкачи, даже с топором сквозь эту деревянную заплотку не прорубиться, крыша прочная, пробить ее трудно. Стропила толстые, на века сработанные, вон как высоко они, не добраться никак туда. Дверь не выдавить — окована железом, замок тяжелый, как безмен для взвешивания мешков с мукой.
Медленно тянулось время. Сомов, похоже, окоченел, мышцы превратились в дерево, теперь его не разогнуть. Наверное, так и хоронить будут.
В сухом холодном мраке амбара начали вставать перед Серегой лица людей, которых он хорошо знал, — многие из них были живы, кое-кого уже нет; вон внимательно посмотрел на него из темной глуби отец, тряхнул прядью длинных гладких волос, закидывая их набок, чтоб на глаза не свешивались, улыбнулся ободряюще, тихо и исчез, вон бабка Мария обозначилась — Серега узнал ее, раздвинул губы довольно: «Бабуня-я, бабуня милая-я», — бабка Мария много возилась с ним в детстве, рассказывала всякие были и небылицы, ходила в лес и на болота, показывала, какие съедобные ягоды тут растут, что можно собирать, а что вообще нельзя трогать — отравишься либо с ума сойдешь, учила находить белые грибы, подберезовики, свинухи и млечники — Серега бабку Марию любил и, когда она умерла, долго плакал. Взрослые утешали его, говорили, что он уже настоящий мужик, ему восемь лет и в таком возрасте негоже плакать…
Видел еще какие-то призрачные неясные лица, узнавал и не узнавал их — скорбные и ободряющие, натянутые, с усмешкой на губах и добрые, обеспокоенные и равнодушные, с холодной ленцой, застывшей в глазах, грустные, потерпевшие крушение в любви и совершенно безмятежные, радостные от предчувствия удачи.
А потом все это кончилось — негромко щелкнув, раскрылся хорошо смазанный керосином замок, и в проеме появился здоровенный парень в черной дубленой бекеше, с кудрявой лихой челкой, свисающей на глаза. Карабин он на всякий случай держал наготове, и на карабин этот Серега, как и всякие пацаны, интересующиеся оружием, обратил внимание в первую очередь — новеньким, незнакомым было оружие. Наверное, заморское, английское или французское.
Кудрявый предупреждающе поднял ствол карабина: не балуй, мол, комсомолец. За его спиной виднелся еще кто-то, тоже вооруженный. Глянув вдоль стены и увидев Сомова, его неестественную позу, кудрявый хмыкнул, веря и не веря в случившееся, достал из кармана горсть семечек, кинул щепоть в рот. Подошел к Сомову, сплюнул на него шелуху. Тронул стволом карабина.
— Готов? — голос у кудрявого был тоненьким, девчоночьим. — А жаль, рано окочурился, — вздохнул он как-то по-бабьи, пощелкал немного семечками, сплевывая по-прежнему шелуху на засохшие окровавленные волосы Сомова. — Поговорить по душам не удалось. Не понял он нашего откровенного и горячего желания. — Перевел взгляд на Серегу. — Ну ничего, не все еще потеряно — беседа все-таки состоится. Будем говорить с тобой, парень, за двоих. Чтобы все довольны были — и ты, и мы.
Изба, в которую кудрявый вместе с напарником привел Серегу Корнеева, была хорошо натоплена, добела отмытые бревна даже потрескивали, пощелкивали от крутого жара. В избе густо накурено, дым сизыми плоскими слоями плавает под потолком, две или три пепельницы — заводские, отштампованные из использованных снарядных гильз, с царским орлом на донье, забиты папиросными огрызками, обмусоленными остатками цигарок.
Многих людей, находившихся в избе, Серега не знал. Но кое-кто ему был знаком — среди чужих были и свои, деревенские, испокон веков в Малыгине живущие. Серега слепо заморгал глазами, застонал, гася боль.
— Ить, — засмеялся сидящий за столом Воропаев, самый богатый в селе мужик, удачливый — «фартовый человек», никогда не возвращался из тайги без добычи. Он умел добывать все: и зверя, и птицу, и золото. Случалось, не только намывное золото — песчаную крупу, а и крупное, самородковое, голыши величиной с воробьиное яйцо приносил. Но кто знает, сам он это золото находил или кто-то другой отыскал, а Воропаев, встретившись с ним нос к носу на глухой тропе, брал добычу и уходил бесследно прочь. Край этот умеет хранить молчание, болота тут бездонные, в тайге есть места такие, где днем темно, как ночью, и надо продираться с фонарем — «летучей мышью».
— Ить, хе-хе-хе, — повторился смешок Воропаева, — живой вроде бы, а недоволен этим… Ить! Головой крутит.
— Генерала из себя изображает, голозадый, — подхватил кто-то незнакомый Сереге, голос его был громким и услужливым, — красный командир.
— Из него красный командир, как из деревенского нищего патриарх всея Руси, — ровно и задумчиво произнес высокий, затянутый в тусклые поношенные ремни человек с не лишенным обаяния бледным лицом. Умные глаза затаили усмешку, но были подернуты холодом, одновременно было в них что-то печальное, тоскующее, даже надрывное. На плечах ладно сидевшего на нем френча были ровные золотые прямоугольники офицерских погон, отражавшие свет горевших в избе двух ламп-десятилинеек. Один просвет, три звездочки — поручик. И еще деталь — к френчу поручика, ровно, один к одному, над левым карманом были прикреплены три Георгиевских креста и одна медаль — тоже Георгиевская. Выходит, неплохо воевал поручик на германском фронте. К фронтовым наградам, даже к царским — ведь все равно даром они не давались, — у Сереги Корнеева, как и у всей деревенской ребятни, было свое, уважительное отношение.
— Ить верно, господин Рогозов, не красный он командир, как деревенский дурак — не патриарх всея Руси. — Воропаев запустил пальцы в густую кержацкую бороду, в которой, несмотря на возраст, еще ни одной седой искринки не было, расчесал ее, будто гребнем. — Так, маленький хорек, вот кто нам попался. Со взрослым петухом да и с курицей ему еще не совладать — силы пока не те, — а вот цыплят уже таскает. За это, господин поручик, тоже надобно наказывать.
— Отец, говорите, у него революционером был? — спросил Рогозов сощурившись, и в глазах его Серега Корнеев уловил неожиданный интерес к себе.
— В начале девятьсот пятого года был прислан к нам под конвоем, — подтвердил Воропаев, — в златоглавой нагрешил, когда там заваруха была.
— Баррикады на Красной Пресне, уличные бои с гранатами и винтовочной стрельбой, убитые полицейские и болтающиеся на столбах рабочие… Выходит, тяга к бунту — это наследственное?
— В крови, — хмыкнул Воропаев, стрельнул цыганскими глазами в Серегу, — вы все точно подмечаете, господин граф.
«Выходит, Рогозов не просто поручик, не просто офицер, отмеченный тремя «Георгиями», а голубая кровь, белая кость — граф!» — подумал Корнеев, а Воропаев еще раз польстил Рогозову:
— Глаз у вас верный. И рука.
— Руки мне даны не для того, чтобы с детьми воевать, — негромко и спокойно проговорил Рогозов, — я военный, а не учитель церковноприходской школы, который лупит своих подопечных дубовой линейкой по лбу либо, насыпав на пол гороху, ставит на колени.
— Ить я понимаю, простые мужики вам не компаньоны, — покачал головой Воропаев, — тогда зачем заставляете мужика карты сдавать?
— Думаю, что и вы и я предпочтете иметь противника сильного, с оружием в руках, а не дрожащего недоразвитого щенка.
— Кто знает, может, этот дрожащий щенок покрепче иных матерых кобелей будет. Сельсоветчик, говорят, не хотел его в отряд к Карташову записывать, а щенок — видите, какой крепкий растет щенок, господин поручик, — настоял.
— Сельсоветчик уже не свидетель, спросить не у кого.
— Верно, — подтвердил Воропаев, — свидетель на том свете кашляет. К тому ж братец у щенка крепкий есть, Николай. И не щен, а матерый пес. Настоящий пес, продразверсткой заправляет, хлебушек из закутов скребет, да так чисто — ну ровно корова языком. На черный день ни хрена не оставляет.
— Вот что, господа… В данном случае мы воюем не с человеком, а с идеей, — Рогозов, высокий, гибкий и наделенный силой, что чувствовалось по его крепкой, хотя и узкой груди, одернул френч под ремнем, собрал складки сзади, — а с детьми совсем воевать не годится. Предлагаю: пусть он клятвенно отречется от большевистских идей, от своего вождя, господина… извините, товарища Ленина, пусть даст слово никогда больше подобными глупостями не заниматься и катится на все четыре стороны. А чтоб ученье покрепче на душу легло — всыпьте десятка полтора плетей. — Рогозов усмехнулся. — Вполне возможно, что в будущем он нам пригодится. Землю, например, пахать, на сельское общество работать…
Только сейчас Серега понял, почему лицо у Рогозова бледное, кожа почти прозрачная, обесцвеченная, поры темными точечками просвечивают, а глаза он все время прижмуривает, словно ему на свет больно смотреть: граф долгое время в темноте прятался, в подвале либо в глухом хлебном закуте смутное время пережидал — вот и обелесел, в гриб, что в подвалах на мокрых стенках да на столбах живет, обратился. Грибы эти синие, прозрачные, жидкие.
Что такое «идея», Серега знал, в кружке политграмоты проходил, там это слово часто употребляли. Он сомкнул губы упрямо. О том, что его могут бить, вырезать на теле ножом или плотницкой стамеской звезду, пытать, загонять под ногти острые сапожные гвозди, расширяющиеся квадратом у основания, жечь лицо раскаленным шомполом, Серега даже и не думал. Да тут же половина своих, деревенских мужиков, на них такое пятно ляжет, что ни в жизнь потом не оттереться, проходу ни в селе, ни в болотах, ни в тайге не дадут. Лицо Серегино напряглось, скулы окостенели, в височных впадинах выступил мелкий искристый пот, похожий на измельченную соль, к горлу подкатило что-то теплое, удушливое, что мешало вдохнуть воздух полной грудью, перед глазами закачались плавно, будто круги на воде, зеленоватые табачные кольца.
— Хорошо, господин поручик, — Воропаев поднялся, попытался выпрямиться, стать вровень с графом, но куда там — у Рогозова что надо стать, а Воропаев узловат, костист, топором сработан, и материал, который пошел на его изготовление, — не самого лучшего качества. Да еще горбина на спине образовалась. Хмыкнул Воропаев: — А если он не откажется от этой самой… как вы говорите?
— От идеи, что ль?
— Во-во, слово какое незапоминаемое. От идеи коли не откажется, тогда как? Может, его… — Воропаев сложил длинные, пропеченные порохом и самосадом пальцы в щепоть, с силой прищелкнул, изображая стук ружейного курка, — а?
— Решайте сами, — спокойно проговорил граф, наклонил голову. Причесочка у него была волосок к волоску, точно посередке разделена ровной линией, приглаженная, словно бы Рогозов только что у цирюльника побывал.
У Сереги жарко вспухли виски, звонкая кровь заколотилась в ушах, он сглотнул соленую слюну.
— Ну что, родимец? — Воропаев подошел вплотную к Сереге, нагнулся, дохнул табаком и луком. Вдруг без размаха, коротко и сильно, ткнул Серегу костяшками пальцев под нос. Серега полетел назад, попал в жесткие и сильные руки стоявших за его спиной конвоиров, те оттолкнули его, и он снова напоролся лицом на кулак Воропаева. Коротко и оглушающе звонко хрустнули два передних зуба. Серега, пробитый насквозь болью, будто сухой летней молнией, поджигающей в ясную летнюю пору истекающие смолой леса и торфяники, охнул, валясь на колени. Оперся руками о пол, поднялся, стараясь удержаться на ослабших, подрагивающих ногах. Воропаев проговорил добродушно: — Ить, не охай ты, родимец, не охай, а принимай с благодарностью науку, в ножки мне за нее кланяйся, в ножки, понял?
Выставил вперед ногу, обутую в прочный, сшитый из толстой юфтевой кожи сапог. Сапог был крепко пропитан колесной мазью, которая застывает на морозе и тает в тепле, случается, что на полу следы оставляет. Не зимняя это обувь — сапоги, но Воропаев все-таки надел их, для форса, для того, чтоб графу Рогозову показать: сибирский чалдон, мол, в лаптях не ходит, да и по случаю «установления собственной власти в селе» — праздник все-таки, обувь воскресную грех не надеть.
— Впрочем, кланяться мало… Мало этого! — звонко выкрикнул, зверея, Воропаев, лицо его побагровело, кровь прилила и к глазам, белки из блестящих, голубоватых обратились в пунцовые. Все в избе притихли. — Ца-алуй сап-пог, с-сука!
Серега выпрямился, твердо посмотрел на Воропаева снизу вверх. Лицо его было залито кровью, сочившейся из носа, губ, из разбитых десен; кровь собиралась на подбородке в густые тяжелые капли и стекала непрерывной струйкой на пол.
— Ца-алуй сапог, с-сука! — снова выкрикнул Воропаев, топнул подошвой, прогибая половицу. — Ц-цалуй, кому сказали!
Прищурив глаза так, что они превратились в щелочки, Серега отрицательно мотнул головой — нет! — превратился в пацаненка, которого и трогать-то грешно, бронзовая челка свесилась, прилипла к омытому кровью лицу. Он, пожевав разбитыми губами, сипя и задыхаясь, дунул, отводя прилипшие волосы от глаз, но не смог, слишком слаб был. И вот какая вещь — не отказ целовать сапог, а именно это беззащитное детское движение, точнее, обыденность его, привела в еще большую ярость Воропаева. Он с силой ударил Серегу сапогом, тот рухнул на руки кудрявого парня.
Прошло несколько тихих минут, все молчали, кряхтели, дымили табаком, попивали брагу-медовуху, выставленную в честь «праздника» в количестве, которое собравшимся сразу было и не осилить, — налита в три огромные, похожие на бочки бадьи.
— Слышь, дядька! — подал голос державший Серегу, обращаясь к Воропаеву.
Тот брагу хоть и не пил, а ковш в руке держал, поставил на стол, стрельнул в парня угольными глазами, все еще набухшими от крови. Мотнул головой: говори!
— Держать-то его… занятие для бедных родственников, — кудрявый запустил свободную руку в карман, кинул в рот щепоть семечек, — когда вы брагу без нас за кадык льете. Может, на улицу его вытряхнем, чтобы побыстрее очухался, э? Зараз водой еще окатим, чтоб ускорить это дело. Промаха не будет. Э?
Воропаев, не отвечая, подошел к печке, пошуровал за загнеткой. Подцепил пальцами кусок мяса, выудив его прямо из щей, отправил в рот. Пожевал задумчиво.
— Ить, ленив ты больно, парень. Искореняй в себе этот порок, ибо… — Воропаев поднял глаза кверху, будто к всевышнему обращался, — ибо с этим пороком большого богатства тебе не иметь. Приказали тебе держать, значит, держи! Впрочем, — Воропаев неожиданно махнул рукой, — ладно, волоки его отсюда, шоб избу не кровянил. Не отмоешь пол ить потом.
Стражники поволокли беспамятного Серегу Корнеева в сенцы, а оттуда, в рубашке, окровавленного, неподвижного, — на крыльцо. Потоптавшись, гулко давя подошвами промерзшие деревянные доски, заляпанные клейкими ошмотьями снега, стащили Серегу вниз. Положили на снег вверх почерневшим, залитым кровью лицом.
— Слышь, а он не сбежит отсюда? — поинтересовался молчаливый напарник кудрявого.
— Да ты что? — кудрявый хыкнул по-девчоночьи тонко. — В мороз? Да мы его сейчас водой окатим, он к земле так прикипит, что отдирать потом придется, сам встать в жисть не встанет.
Мороз к ночи покрепчал, гулкий, с мутноватым слюдянистым туманом — туман, впрочем, все равно не смог затянуть небо, — мелкие далекие звезды были хорошо видны, похожи были на рубленое в крошку серебро, рассыпанное целыми пригоршнями, густо, особенно много их сгрудилось над селом. Пурга так и не собралась. Дымы из печей плоско уходили вверх, к далекому крошеву звезд, растворялись там, в невидимой выси. Слышимость в такой мороз добрая, различить можно даже, как бьется сердце у соседа, сидящего за забором в своей избе, и как талдычат о нехватке соли две старушки, встретившиеся на другом конце села. Время от времени слышался пистолетный щелк: один выстрел, другой, третий. А вот кто-то ахнул из трехлинейки, перекрыл все звуки вокруг. Но это не были выстрелы. Трещали, лопались от крутого мороза деревья, стонали в глубоком полумертвом сне своем. В промежутках между этой стрельбой можно было отчетливо разобрать глухое недовольное бормотанье — кропотали, боясь уснуть в такую стужу, птицы, пережидающие лютую ночь в снегу, время от времени высовывали из наста головы, ловили глазами деревенские огни, мечтали о тепле, о лете, о тихих зорях июля и обильной лесной кормежке. Худо птицам в такую ночь.
Кудрявый приволок из избы ведро воды, выкрикнул тонко, разрезая воздух будто ножом:
— Ну-к, связчик, посторонись!
Его напарник проворно отодвинулся от Сереги Корнеева, и кудрявый, опрокинув на лежащего ведро воды, тоже проворно отпрыгнул назад, чтоб капли не попали на него, не прожгли ледяными брызгами обувку. Часть воды угодила в снег и зашипела жестко, зло, стреляя ледяной дробью, будто пролилась на раскаленную до малинового мерцания плиту.
В такой мороз иногда показывают пришлому человеку один местный фокус. Выносят на улицу воду в деревянной кружке — обязательно в деревянной, чтобы ручка к пальцам не прилипала, — и льют ее тоненькой звонкой струйкой на землю. Мороз схватывает струйку прямо на лету, в хрусталь обращает, и на снег вместо капель падают вытянутые, схожие со стеклянными бусинами катышки, обмерзают инеем на лету, лопаются. Кудрявый не раз демонстрировал этот фокус купеческим девкам, приезжающим в гости из-за лесов, с юга, где такие морозы редки, там более мягкая и добрая зима стоит.
Серега дернулся, застонал сипло, долго, рубашка на нем обратилась в жестяную негнущуюся кольчугу, лицо покрылось прочной стеклистой коркой. В гулкой тишине было слышно, как тоненько захряпал, зазвенел битый хрусталь — звон был каким-то рождественским, страшным и праздничным одновременно, кудрявый не сразу понял, что это звук приближающейся смерти, Серега заворочался, стараясь раскрыть глаза, но лед сковал их, прикипел к векам, забил глазницы, омертвил кожу.
— A-а, заворочался, — хихикнул кудрявый, поддел локтем сползающий с плеча карабин, — не нравится такая купель… Не нравится? Будешь теперь наперед знать, что красным быть негоже. — Повысил голос, обращаясь к напарнику: — Хватай его под мышки, поволокли назад в хату. Не то подохнет ранее срока. Воропаев нас тогда без хлеба схарчит.
Они выдрали Серегу из ледяной коросты, тот замычал немо — в коросте, затрещав, осталась рубашка, — с грохотом проволокли по крыльцу, втащили в избу. Опустили на пол.
— Подлечили малость, — весело объявил кудрявый, пнул Серегу носком сапога в бок. А тот уже боли не чувствовал, в нем онемело все, сгорело, все внутри превратилось в сплошной стон, в рыдание, в крик; прыгали какие-то огненные пятна перед глазами, резвились, будто скатанные из рыжей коровьей шерсти мячи, которые готовят по весне, чтобы в лапту играть, видел он еще какие-то неясные лики, вернее, не лики, а плоские пятна, и все. Пинка кудрявого Серега тоже не почувствовал, боль не могла пересилить боль. Он не издал ни звука.
Когда через пять минут мокрого Серегу снова втащили в дом, Воропаев подступил к нему, покачался на носках, хмыкнул:
— Ну, комсомоленок, как? — захохотал, покрутил головой. — Ить, живуч, однако, живуч хорь…
Он долго грозил Корнееву, требуя того, что советовал граф. Серега едва различал Воропаева — качалась перед ним какая-то неясная тень, окруженная мутным керосиновым обводом, а вот собрать свой взгляд на этой тени он не мог — все уплывало, утопало в боли, покрывалось оранжевыми всплесками и гасло. Голос воропаевский Серега слышал отчетливо. «О чем он говорит? — шевельнулось в голове мучительное, медленное. — О чем? Отречься? Так и от отца своего можно отречься, от матери, от братана… Нет, господин Воропаев, нет. Я не тварь продажная, чтоб менять взгляды, как корове меняют подстилку в хлеве…»
Серега, из последних сил напрягшись так, что на мгновенье ясно увидел ненавистное лицо, плюнул, целясь в Воропаева. Не достал. Плевок шлепнулся на пол и черным пятном расползся по широкой струганой доске.
Воропаев понял, что это плевок — именно плевок, увидел в прояснившихся Серегиных глазах выражение непреклонности, твердость, понял, что не согласится этот парень свою комсомолию на волю променять.
— Ить, вон как, значит, решил? Не приемлешь, што было предложено? Ладноть! — громыхнул Воропаев. — Вот што, хлопцы. Кончать с этим комсомоленком будем.
В сенцах громыхнула упавшая посудина, кто-то негромко чертыхнулся, в избу вошел Рогозов, оглядел поочередно каждого, кто находился здесь. Поняв все, спросил спокойно и глухо:
— Значит, решили прибить… Парень этот малыгинский?
Воропаев молча кивнул.
— Смотрите, может, не надо этого?.. — Рогозов сухо щелкнул пальцами, посмотрел на пол, выставил перед собой два сложенных вместе пальца, указательный и средний, будто ствол пистолета. — Чтоб деревню не озлоблять.
— Напротив, надо. Людей в страхе и покорности следует держать, шоб каждый сверчок знал свой шесток, шоб другим неповадно было, шоб люд не красным, а нам с вами, господин поручик, служил, вот ить. И шоб за хлебную обираловку в конце концов расчет кой-какой был. Не то ведь братец его, Колька, спец по этому делу, снова прикатит и ничего, кроме вшей, в доме не оставит. Так што надо, господин поручик.
— Что ж, — Рогозов по-прежнему не поднимал головы, смотрел в пол, будто намеревался найти там что-то, — поступайте, как считаете нужным…
Утром окаменевшее тело Сергея, покрытое бурой ледяной коркой, было выставлено на развилке двух дорог, неподалеку от телеграфной линии, воткнули его ногами по колено в снег. По полю носился злой ветер, взбивал снеговые пряди, взметывал их под облака, гудел свирепо, распугивая ворон и опадая, тихо ползал по снеговому насту вокруг безжизненного тела.
Две недели труп простоял на развилке, Воропаев не давал его убирать, чтобы похоронить-то по-человечески, грозил, что прикончит каждого, кто хоть пальцем притронется к мертвецу.
И все-таки тело комсомольца кто-то увез — кто именно, Воропаев так и не дознался, хотя пробовал. Похоронили Сергея Корнеева на макушке высокой песчаной насыпи, откуда были видны сизые таежные дали, река, ржаво-пятнистые, покрытые радужными керосиновыми разводами болота, длинная лесистая грива. Место это находилось в десяти минутах ходьбы от села, было чистым, на нем росли цветы, пробивающиеся сквозь белый, как снег, песок, броские, яркие, видные издалека; в самую худую комариную пору, когда гнус и комары до смерти заедали телят и щенков, тут было чисто — ни гнус, ни комар не задерживались. Сомова же похоронили на сельском погосте.
Когда округу уже летом взяли в кольцо красные отряды, пришедшие на выручку, и кулацкой власти наступил конец, Воропаев со своими спутниками попытался выйти из этого кольца — потайными тропами выскользнуть либо с боем прорваться, и — повезло ему, выскользнул. Но ненадолго — вскоре, примерно через месяц, его снова взяли в клещи. Неподалеку от села. Воропаев, не желая сдаваться — знал, что его ждет, — полубезумный, с нечесаной, сбившейся в колтун бородой, прыгнул в болото — в несколько секунд на глазах у растерявшихся связчиков его засосала вонючая, покрытая пузырями болотная жижа.
Болото с той поры — а оно было безымянным, болото и болото, — начали называть Воропаевой топью, потом люди было переименовали — назвали Иудиной топью, но название не привилось, слишком оно непривычно для русского уха, и на топографические карты болото так и легло — Воропаева топь.
Больше всего сокрушался о том, что не удалось Воропаева живьем взять, Серегин брат Николай. Он пришел на болото, на то самое место, где утопился кержак. Сдвинув на затылок парусиновую фуражку, серую, пропотевшую и пыльную, с захватанным козырьком, над которым ярко и чисто светилась новенькая звездочка, Николай Корнеев расстегнул кобуру маузера. Вытащил маузер за тяжелую, кое-где до основания вытертую рукоять и, не целясь, выстрелил в керосиновое пятно, в провал, что скрыл Воропаева. Стрелком Николай был отменным, дай бог каждому так стрелять, — пуля вошла в самый центр провала, взбив короткий черный фонтанчик. В болоте что-то заурчало, задвигалось недовольно, словно нечистая сила, живущая в нем, проснулась, на поверхность провала вымахнул газовый пузырь, лопнул громко. Звук был таким же сильным, как и выстрел маузера.
Не целясь, Николай всадил в провал вторую пулю, и снова болото завозилось, словно кому-то было больно, а плоть его имела живую ткань, которую нельзя протыкать — вызывает пулевой ожог.
Раздался третий выстрел. Четвертый. Лицо Корнеева словно бы окаменело, сделалось страшным в своем нечеловеческом спокойствии, в узких глазах поблескивал-трепетал злой пламенек, и что самое страшное, от чего оторопели стоявшие рядом его друзья, — по лицу медленно текли тяжелые крупные слезы.
Пятый выстрел, шестой… Седьмой. И каждый раз болото отвечало вздохами, басовитыми всхлипами! Он стрелял и стрелял, желая одного — чтобы пули его попадали в ненавистное тело Воропаева.
К Николаю подошел Карташов, крутоплечий, усталый, с поблескивающим шрамом на лбу — когда Серега пришел к нему в отряд, Карташов носил на голове повязку, это была та рана, тот след, — сдавил ему плечи руками.
Николай снова, не целясь, выстрелил в черный болотный провал, вогнав эту пулю в то же малое пятнецо, куда он уже всадил прежние.
— Не надо, Николай, — глухо проговорил Карташов. — Этой пальбой ты никому не поможешь. Ни себе, ни матери, ни мертвому брату, ни людям — ник-кому.
Некоторое время Корнеев сидел неподвижно, держа в увядшей непослушной руке маузер, потом поднял голову. Глаза его уже были сухими, лишь на худых жестких щеках не истаяли еще слезы да нервно дергались плоские сизые жилки в костлявых височных впадинах. Поднялся.
— Ладно, — в последний раз поглядел туда, где нашел свою смерть Воропаев. Вложил маузер в кобуру. — Ничего не поделаешь, верно. Будем жить дальше.
Всех связчиков Воропаева поймали: и кудрявого конвоира — любителя семечки полущить, и напарника его, молчаливого бледного парня, и других, всех, кто принес столько бед местным мужикам. Все они были расстреляны в уездном центре.
А вог граф Рогозов исчез, никакого следа не оставил, Николаю же Корнееву очень хотелось повидаться с ним, поговорить с глазу на глаз, все узнать об обстоятельствах гибели Сереги.
Но пропал граф, канул, словно бы в глубь обскую погрузился.
Через год Николай Николаевич Корнеев, которого почти ничто, кроме матери, не держало в селе, уехал в Тюмень. До самой войны он все еще мечтал увидеть Рогозова, но не удалось ему это. В декабре сорок первого года Николай Корнеев был убит под Москвой, когда сибиряки прибыли на помощь столице. Похоронили его в Москве на Преображенском кладбище, в братской могиле.
Осталось у Николая Николаевича трое детей. Старший — Константин, средний — Сергей, которого назвали в честь геройски погибшего пятнадцатилетнего Сереги Корнеева, и младший — Владимир.

Глава пятая

Слово «дорогой» одновременно и приятно, и отталкивает, ибо им пользуются и влюбленные, и скупцы. Оно одинаково напоминает и о сердце, и о кошельке.
Антуан Ривароль

— Ты прости меня, ладно? — шепотом произнес Володя. — Простишь, а?
Валентина освободилась от объятий и уже не слышала его. Словно бы зов далекий донесся до нее, словно бы поняла она что-то. Неожиданно уткнулась лицом в ладони, затряслась не то в плаче, не то в смехе. Ей было страшно. Страшно и зябко, несмотря на духоту квартиры и угасающую, но еще сильную жару за окном. Она корила себя, терзала и одновременно верила, что подобные ошибки случаются только один раз в жизни и, случившись, никогда больше не повторяются. Значит, и с ней никогда подобное больше не повторится. Все это дурной сон, наваждение, бред, все это должно остаться тайной. Никто никогда ничего не должен знать о ней. Никто. Никогда.
Но как она будет теперь смотреть в глаза Косте, как? Может быть, просто отодвинуть его в сторону, отгородиться завесой отчуждения, поставить крест на том, что было? Что было, то было. Будто и не было вовсе. Не было, не было, не было!
— Ну, выплакалась? — грубовато спросил Володя. — Не плачь! Пожалуйста.
Эх, Корнеев, Корнеев! Все вы Корнеевы такие, не понимаете, что происходит вокруг. А что, если все случившееся станет известно в городе — славном, милом, до душевной маеты необходимом городе, который Валентина любила, любит сейчас и будет любить всегда?
Еще вчера — не позавчера, а вчера — их город был провинциальным, что называется, чалдонским — идешь по улицам и гадаешь: город это или не город? Скорее всего просто большая деревня, дома широкостенные, приземистые, как кубышки, на земле стоят косо, срублены из бревен-целкачей, от времени покрывшихся копотью, заборы, как крепостные стены, только бульдозерам их брать, за каждым забором собака бесится, а сегодня это настоящий город.
Когда началось массовое жилищное строительство, многие чалдонские крепости были снесены. Хозяева получили квартиры, переехали вместе с домашней утварью, с коврами и кухонным скарбом, позабирали с собой все, даже фикусы и кошек, а вот собак оставили… Некуда было их брать, да и незачем.
Как-то в вечерней телепередаче Валентина выступила с рассказом о брошенных собаках, выступление наделало шуму и принесло диктору настоящую популярность. Как ни странно, именно после того самого, теперь уже далекого, но такого памятного выступления, Костя стал подтрунивать над ней и ее работой. Валентина хорошо знала его натуру, понимала значение и косого, брошенного вскользь взгляда, и частое подрагивание пухлых, шелушащихся от мороза и ветра губ, и ироническое «хм-м», вроде бы никому и не адресованное. Нельзя сказать, чтобы это ее обижало, нет — но задевать задевало.
Она часто вспоминала первые встречи с ним — и как ей только вскружил голову высокий капитан с орденами, густо теснившимися на груди? Замужество ее напоминало прыжок с отвесного, страшновато-высокого берега в летнюю речную воду, когда летишь долго-долго, телом стремительно рассекая воздух, и в этом затяжном полете осекается дыхание, сердце обрывается, судорожно бьется на лету, вместо него, кажется, остается лишь сладкая боль. Затем — удар о воду, зеленоватая тишь глубины и отрезвляющий, какой-то крапивный холод, желание как можно быстрее вынырнуть, вернуться назад, на крутой береговой откос.
Если бы у Валентины спросили, счастлива она или нет, то вряд ли бы она сегодня сумела дать однозначный ответ. И да и нет. Собственно, наверное, как и всякая жена, как всякий муж.
Ей, девчонке, только что окончившей педагогический институт, льстило, что у нее такой героический супруг, фронтовик — орденов много, носит ее, что называется, на руках. Ну чего еще надо для счастья? Наверно, что-то еще нужно человеку, не только нежность и любовь, — ему хочется, чтобы жизнь была многообразна и полна.
…Валентина вскинулась, словно от удара, подняла руку, стараясь дотянуться до Володиного лица, хлопнуть его по шеке, но не дотянулась. И сказать ничего не сумела, только:
— Ты… ты… ты…
А Володя Корнеев все понимал по-своему. «Надо переждать», — сказал самому себе. Переждать, пока она отойдет от шока, опять станет самой собою — той самой, которую он любил, к которой прежде испытывал нежность, а сейчас — что-то другое, похожее на жажду, чему и названия-то он не находит. Он отодвинулся к стене, у которой стояла тахта, сжался, притих. Если бы он курил, подумалось ему, то обязательно сейчас сунул бы в рот толстую «казбечину» или крепкий студенческий «Дукат», подымил бы немного, попытался бы разобраться в превратностях судеб человеческих, проанализировать пути-перепутья, жизненные зигзаги, которые иногда заставляет делать какая-то не подвластная человеку сила…
Мысль же у него билась одна: «Надо ждать. Ждать, когда эта оглушенная женщина очнется».
…Валентина опять забыла о нем, перенеслась в мыслях далеко, очень далеко от этой комнаты. Не было удушливо спертого воздуха, запаха гари и асфальта, а главное, в эти мгновения не было ничего напоминающего о чудовищной ошибке — все оставалось, как и раньше, на своих местах. Она сейчас вспоминала прошлое, лучшее, как ей казалось, — лучшее, что было в ее жизни с Костей.
Грезилась ей зимняя, освещенная невероятно слепящим, голубым светом луны лесная поляна. Тени от тревожно-яркой луны были длинными, прозрачными, снег двигался, волновался, как речная гладь, жил своей сказочной, колдовской жизнью. Деревья оцепенели в крепком зимнем сне — ни одна ветка не пошевелится, ни одной иголки на лапах елей не видно, под искристо-голубыми нашлепками снега — пронзительно-черные провалы, тьма, в которой едва-едва — скорее чутьем, чем глазом, — угадываются бугристые крепкие стволы, наросты сучьев, окаменелости смолы, причудливое переплетение ветвей.
В самом начале их совместной жизни Костя повез ее в «загородный охотничий домик» — если можно было так назвать бревенчатую, темную от возраста и непогоды пятистенку, стоящую в девственном сонном лесу километрах в сорока от города. «Загородный охотничий домик» принадлежал одной уважаемой организации, которой руководил давний — еще по фронту — Костин товарищ, молчаливый сутулый человек с добрыми тихими глазами и сизоватым рваным шрамом, развалившим пополам правую щеку, — след немецкого осколка. Товарищ служил вместе с Костей в одном полку, только на другом участке: Костя летал, а его друг находился в БАО — батальоне аэродромного обслуживания. Однажды Костя вывез его, раненного, обескровленного, с «ТТ» наготове, чтобы пустить в себя пулю, из окружения с задымленного, разбитого «юнкерсами» брянского аэродрома в наш тыл, спас жизнь.
Пятистенка была черно-голубой в лунном свете и — вот диво! — прозрачной, словно ее сработали не из крепкобоких темных сосновых бревен, а из дорогого, невиданной красы камня. Похожа она была на хоромы волшебника, даже дым из высокой, вонзающейся в небо трубы шел как-то по-особому, словно вылетал из орудийного ствола, — сплошной вертикальной струей.
Дым вонзался в студеный воздух, светился под луной и растворялся в ночной тьме высоко-высоко.
Около избушки то и дело позвякивала цепь, будто кто-то им подавал знак. Валентина, приглядевшись, ахнула, потом рассмеялась неожиданно счастливо и, не удержавшись, чмокнула Костю в щеку.
Валентина увидела любимого своего зверя, повелителя детских сказок — около пятистенки мотался на цепи из стороны в сторону поднятый на ноги остановившейся невдалеке машиной молодой медведь. Поскольку был он еще юн, то не очень-то смыслил в жизни, выходил из себя по любому мелкому поводу, маялся, тратил понапрасну силы — старый медведь приоткрыл бы один глаз, посмотрел, кто пожаловал в гости, и, не найдя ничего для себя путного, снова погрузился бы в дрему. Ведь зимнее забытье слаще всего на свете; даже слаще конфет, которыми его могут угостить эти поздние пришельцы. А молодой мишка нервничал, гремел цепью, месил лапами снег, втягивал ноздрями воздух, четко перебирал его струи, нити, стараясь определить, что несут эти двое, чем могут угостить, крутил головою, реагируя на их смех, и если бы умел выть — обязательно б завыл.
Дверь им открыл волосатый, по самые глаза заросший чалдон с недобрым лицом и медленной развалистой походкой. Валентина испугалась его, невольно прижалась к мужу. Чалдон испуг заметил, сощурил глаза, из бороды — беспорядочных скруток волос — выплеснулись какие-то невнятные слова. Костя рассмеялся, что-то сказал хозяину, ласково обнял жену за плечи, и она успокоилась, сразу показалась сама себе маленькой — а ведь действительно в каждом из нас, несмотря на годы и солидность, живет ребенок…
Разбойный вид чалдона довершала одежда — он был наряжен в черный, крупной домашней вязки свитер с суконными заплатками на локтях, в ватные брюки, перехваченные тягучим сыромятным ремнем, и катанки. На поясе, в ворсистой жесткой кобуре, сшитой из свиного чепрака, висел нож.
Несмотря на внешнюю скованность движений, неуклюжую походку, чалдон оказался мужиком проворным и хватким.
В избе все сияло — пол, стены и стол были вымыты с мылом и добела выскоблены ножом, печь жарко натоплена. С крутого, больно хватающего за скулы мороза они будто бы в рай угодили — в избе было сухо, даже чересчур, и жарко: гости, казалось, должны были взмокнуть здесь, как в африканской пустыне облиться потом, но нет — лишь лица сделались темнее в жаре да дыхание участилось, — а так ни одной росинки на лбу.
Тело воспринимало этот крутой жар естественно, как собственное тепло, вот ведь — чалдон знал свое дело, был мастером хранить тепло и, как всякий мастер, ведал, что человеческое тело принимает, а что отталкивает.
Хозяин медленно и тяжело повел рукой — раздевайтесь, мол, дорогие гости, вешайте одежду на крюки. Кованые самодельные крюки были ввинчены в бревна рядом с дверью, на них можно было не только легкую Валентинину дошку и Костин полушубок повесить, а одежду целой роты.
Пока они, почему-то смеясь, рдея щеками от жара, раздевались, чалдон собирал на стол. Оглянулись, увидели: на столе стоит потная, пускающая слезы по крутому черному боку бутылка шампанского, отдельно — закуска.
Костя выкрикнул что-то коротко и радостно, метнулся к столу, схватил бутылку шампанского, сделал несколько почти неуловимых движений, и в ту же секунду жаркую тишину чалдонской пятистенки всколыхнул выстрел. Мягкая, раскисшая от вина пробка, роняя крошку, впилась в потолок, отскочила от него резиновым мячиком. Из бутылки вот-вот должна была выхлестнуть золотистая пенная жидкость, но Костя опередил ее, подставил под горлышко граненый стакан. Фужеров здесь не было, имелись только стаканы. Другую посуду тайга не признает.
Костя сегодня работал, как циркач, и Валентине было весело и легко от этого мужниного азарта, ловкости, за которую в другой раз она обязательно отругала бы его — ведь в ней, как и в любой другой российской женщине, был сокрыт природный, добродушный укор, роптанье в адрес непутевого мужика, который без нее, без бабы, чаще всего — ничто, а с ней — хозяин, челове-ек, глава семейства.
Тем временем чалдон выставил на стол дымящуюся рассыпчатую картошку в большом алюминиевом блюде, сдобренную тертым чесноком и лавровым листом, пар от картошки поднимался густым столбом, дух шел такой, что голова невольно кружилась; в глиняной старой миске с изъеденными временем краями — грибы, самые лучшие, что водились в тайге, — боровики, на деревянной, со следами порезов подставке — светящийся восковой вилок квашеной капусты и отдельно, в туесе, «царская ягода» — моченая брусника.
Бруснику здесь заготавливают центнерами, как и клюкву, выходят на мшарники целыми семьями, домой возят бочками. Ухода и специальной обработки — засолки, маринада, квашения — ни клюква, ни брусника не требуют: надо залить бочку сверху теплой чистой водой, чтобы не обвяла ягода за зиму, не сморщилась, потом закупорить деревянным кругом. Вот и вся «засолка». В сибирских деревнях бруснику едят с картошкой, с мясом, с рыбой, используют как начинку для пирогов, просто лакомятся в будни и в праздники и лечатся ею от мигрени — брусника снижает кровяное давление.
Чалдон принес с улицы две окаменело-янтарных замороженных стерлядки. Проворно выхватив из чехла нож, тонко настрогал стерляжьего мяса в тарелку, оно, морозное, ломкое, искрилось жемчужно, в блюдце налил уксуса, приправил перцем, насыпал соли. Быстро перемешал — приправа готова. Стерляжья строганина — что может быть нежнее и вкуснее ее в угрюмой заимке?
Валентине все тут было по душе: и заимка, и голубая луна, и беспокойно-трезвый медведь, которому не суждено было в эту зиму уснуть, и обжигающая картошка, и брусника, и даже сам угрюмый, пока ни единого слова не произнесший чалдон, которого она поначалу испугалась, а сейчас привыкла, и стерляжья строганина.
Много у них было потом поездок — в Москву, в Ленинград, в Крым, в Прибалтику, — были и полеты в тайгу, ночевки у озер, но больше всего запомнилась именно та, первая поездка, сухая изба, струистый, выплескивающийся из кирпичной трубы дым, бесконечно длинной свечой застывающий в глубоком небе. Неужели все это ушло в прошлое?
Она почувствовала, что ладони стали мокрыми. Плакала? Она не могла вспомнить, плакала или нет.
— Хватит, хватит, — донесся до нее голос Владимира Корнеева, вызывавший теперь только неприязнь. — Вставай! Пошли куда-нибудь!
Не поднимая головы, она проговорила зло, хриплым, неузнаваемым голосом:
— Уходи отсюда! Сейчас же!
Она почувствовала, как озноб охватывает ее всю. Через некоторое время, будто сквозь сон, услышала стук закрывшейся двери.

Глава шестая

Граф Рогозов не исчез бесследно, нет. И за границу ему уйти не удалось, как ни хотел он этого.
Через несколько лет в сухую июльскую пору, когда ни дождинки, ни росинки на землю не выпадает, через Малыгино проехала таратайка, в которой сидели два работника милиции с винтовками, а между ними, на охапке сена, свесив длинные ноги чуть ли не до земли, Рогозов. Он ничуть не изменился — по-прежнему был моложав и надменен, и лицо было все тем же — худощавым и белым («Такой белый, такой белый — почти синий», — рассказывали потом малыгинские бабы, луща кедровые орехи), голова с чуть поредевшими волосами, разделенными все тем же ровным пробором.
Сзади верхом ехал еще один милиционер — верно, начальник, поскольку милиционер этот был вооружен не винтовкой, а наганом, засунутым в скрипучую кожаную кобуру. Видно, Рогозов являл из себя преступника важного — кобура нагана была предусмотрительно расстегнута, и в распахе ее виднелась вороненая рукоять. Был начальник молоденьким и смешливым — пока ехал по селу, все белоснежные зубы свои бабам показал.
Когда Рогозова провезли уже через село, об этом сказали матери Сереги Корнеева. Она вышла на крыльцо, опираясь на суковатую, хорошо высушенную и потому очень легкую клюку, — совсем старая, сгорбившаяся после смертей, навалившихся на нее, и, мучительно щуря слезящиеся полуслепые глаза, долго смотрела на дорогу, в конце которой был виден небольшой клуб пыли, поднятый телегой и верховым милиционером. Потом повернулась и скрылась в доме.
После мужики сказывали, что Рогозов был заключен в лагерь, хотя, честно говоря, его к стенке надо было прислонить да пальцем на спусковой крючок дробовика нажать, — так они выражались, но, говорят, занималась им специальная комиссия, которая-то и решила оставить его в живых, поскольку руки поручика оказались не замаранными впрямую кровью — в расстрелах и казнях он не участвовал, пытать никого не пытал, это и облегчило его судьбу. Да кроме того, он специалистом был, дипломированным инженером — окончил в Петербурге политехнический институт, — а инженеры в ту пору были позарез нужны.
Кое-кто из мужиков, полдесятка таких нашлось, узнав, что через село провезли Рогозова, схватился было за дреколье, за вилы — взыграла кровь! — но их окоротили: куды, мол, дураки, лезете? Рогозова же власть охраняет, три милиционера с винтовками и с наганом. К тому же судить его будут… Дружно сплюнули раздосадованные мужики, побросали вооружение и разошлись по домам.
О чем думал Рогозов, трясясь на телеге, вдыхая горький запах пыли, болотной и таежной прели? Как ни странно, ни печали, ни тоски — ощущений, что обычно возникают с неизвестностью грядущего, — не было. Другое было — какая-то странная, холодная, мертвая пустота, безразличие ко всему и вся — к судьбе своей, к жизни, к лету, вызвездившемуся в здешних краях, к прошлому своему, к товарищам, полегшим вдоль многих дорог империалистической войны, войны Гражданской, верным воинскому долгу и офицерской клятве, сражавшимся до конца, до последнего патрона в револьвере, до последнего дыхания и — увы — погибшим.
Во имя чего?
Рогозов тяжело вздохнул, прислушался к шуму в груди: застудил легкие, не сберег здоровье в сумятице последних лет. Да и как сбережешь, когда кругом властвовала одна только смерть? Голод, холод, тиф, огонь, свист пуль, виселицы, мужицкие вилы, неопределенность положения и тьма, тьма, тьма! Сплошная темень, в которой ни зги не видно и не знаешь, куда двигаться, за кем идти.
Подняв голову, он прислушался к резкому гортанному крику, раздавшемуся неподалеку, — кричала какая-то крупная птица со скандальным характером. Птица вскрикнула еще раз, и Рогозов, не выдержав, вздрогнул: настырным и зловещим был этот вскрик, в нем определенно был сокрыт какой-то знак, будто птицей этой руководила некая высшая сила.
Усмехнулся Рогозов — в бога он не верил. Тогда чего же он испугался?
Впрочем, странную встревоженность, охватившую его, нельзя было назвать испугом, Рогозов даже не мог объяснить себе, что это такое. Словно бы повинуясь какому-то неведомому приказу, он медленно повернул голову, цепляясь глазами за каждый предмет, уплывающий назад, за цветы и пыльные придорожные былки[236], кусты, увидел неподалеку, на высокой светлой горбине, памятник с блестящей, недавно подновленной звездочкой, ровную аккуратную ограду, сколоченную из оструганных реек, колкие тяжелые лапы сосен, тянущиеся к памятнику. Попытался что-то вспомнить, наморщил лоб, напрягая память, но ничего не вспомнил, свесил голову, снова погружаясь в угрюмое молчание, скользя глазами по пыльным куртинам, замшелым придорожным валунам, сырым, не пропадающим даже в жару пятнам земли — в этих местах били глубинные ключи, либо же вплотную к проселку подступала болотная прель.
Его абсолютно не тревожило будущее, жизнь, которую он должен был прожить. Он не знал, куда его везут — это совсем не волновало, — хотя понятно было одно: отныне ему предстоит поселиться в этих краях. Может быть, его расстреляют? Это Рогозова тоже не тревожило — меньше мучений будет.
Впрочем, рогозовские губы тронула легкая, едва приметная улыбка: стоило его везти для этого за тысячу верст, девять граммов свинца могли найти и в тех глухих местах, где он был взят чекистами. Не-ет, вряд ли кого повезут в такую даль — вначале на барже по реке, теперь вот по проселку, — чтобы расстрелять. Вряд ли.
Дорога сверзлась вниз, круто пошла в распадок, между мощными сосновыми стволами виднелся глухой черный кустарник, холодный и сырой, и Рогозов подумал, что, может быть, соскочить сейчас с телеги и побежать в этот распадок. Милиционеры обязательно палить будут по нему, поймает он пулю, ткнется лицом в землю и тихо умрет — и никаких тогда мучений, никакого будущего, останется одно лишь прошлое.
Но и эта мысль оставляла его равнодушным, не было у него ни сил, ни желания бежать, подставлять спину пуле. Хотя желание, чтобы все скорее кончилось, не угасало в нем.
Они еще трое суток двигались на север от села, преодолев по извилистому, петляющему среди болот проселку примерно полторы сотни километров, пока в предзакатном розовом сумраке храпящие усталые лошади не остановились у прочных, добротно сколоченных ворот, рядом с которыми находилось кривобокое растрескавшееся зимовье, приспособленное под сторожку. Налево и направо от зимовья уходил высокий острозубый забор — тоже, как и ворота, добротно сработанный, поверху увенчанный тремя нитками колючей проволоки.
«Вот она, расплата», — понял Рогозов.
Из сторожки вышел человек, одетый в легкую рубчиковую гимнастерку, перетянутый кавалерийскими ремнями, спросил у спешившегося милиционера — старшего в конвое:
— Их благородие привезли?
Тот кивнул в ответ:
— Бывшее.
— Давай сопроводительную бумагу. Будем принимать аристократию по реестру.
Несколько раз потом Рогозов жалел, что не спрыгнул тогда, в распадке, с телеги и не побежал — тошно становилось, тоскливо и больно от безнадежности собственной жизни, от ощущения жестокого проигрыша, от всего, как он считал, худого, что выпало на его долю.
Осужденные работали на лесных делянках, тянули сквозь болотную бездонь земляную насыпь, на которую, говорят, потом будут положены рельсы железной дороги. «Но будут ли?» — усмехался Рогозов. Он не верил в затею — проложить дорогу на север, к Обской губе, к океану и раньше, еще при царе, хотели, да ничего из этого не вышло.
Чтобы как-то забыться, в скудные часы вечернего отдыха он думал о прошлом, вспоминал безмятежные дни, крымское имение свое, жаркую желтую степь, нарядных гимназисток и степенно-красивых барышень «на выданье», кипарисовую рощу, примыкающую к дому, и далекую синюю полоску моря — родовое имение Рогозовых находилось километрах в четырех от берега.
И задыхался Рогозов от тоски — тянуло вернуться в прошлое, в безмятежные солнечные дни, к гимназисткам и барышням, к милой, розоволикой, с веселым взглядом, ангельски беспечной, стройной своей Оленьке, на которой женился в пятнадцатом году, когда приехал на две недели из Царского Села к себе в имение.
На следущий день после свадьбы произошло несчастье: племенной бык, приставленный к коровьему стаду и никого, кроме хроменького кособокого пастуха Агапа, не признающий, ткнул рогом дядю Рогозова — Георгия Георгиевича. Угодил зверь точно в сердце — дядя побелел, оперся об ограду, пытаясь удержаться на ногах, ибо считал неудобным хлопнуться на землю при людях — рядом были молодожены, много военных, весь крымский свет собрался, — нарядные одежды, аксельбанты, ордена, парадные погоны, шитые золотой нитью, — но куда там, удар был сильным, ноги Георгия Георгиевича подогнулись, и он рухнул на траву. Когда дядю подняли, он был мертв.
Позже кто-то из присутствующих на свадьбе высказался, что молодоженам, мол, увы, не будет счастья, раз такое на свадьбе произошло. И как в воду тот глядел: подпоручик Рогозов вскоре вернулся в Царское Село, оттуда поехал на фронт, а потом началось такое… Закрутило-завертело его. Потерял он свою Оленьку. Видно, навсегда потерял. Сколько ни пробовал потом искать — не нашел. Имение было разорено. Кипарисовая роща, в которой раньше любили гнездиться птицы, была вырублена начисто — лишь два или три захиревших дерева остались, и те уже пожухли с верхушек, черные гнилые плешины появились на стволах — видно было, что и они скоро погибнут. Рощу вырубили ушлые татары, они пережигали кипарисовые стволы на уголь и возили в Севастополь, меняли там на хлеб. За фуру кипарисового угля им давали пуд зерна.
Дом без кипарисов выглядел как сирота. Вернувшись в Крым, Рогозов не стал и входить в дом. Сел на кипарисовый пень, сколько просидел — не помнит. Потом встал и ушел, не оглядываясь. Оленьку он в Крыму не отыскал. Никто не знал, куда она уехала.
Отец его, как оказалось позже, умер в Одессе от тифа. Об этом Рогозов узнал случайно. Отца ему было не так жалко, как других своих родичей. Наверное, потому, что отец слишком мало уделял ему внимания, особенно в детстве, когда Рогозов был гимназистом и когда мальчишек так неодолимо, сильно тянет к старшим.
Даже лица отцовского Рогозов не помнил толком: попроси восстановить лицо, облик, детали отдельные — рыжеватую бородку (под царя Николая II, отец был последовательным монархистом), спокойные жесткие глаза, сеточку морщин на лбу, это Рогозов вспомнит, а вот чтобы все лицо полностью, облик весь целиком — увы! Не задержался отец в памяти.
Год от года Рогозов все более и более замыкался в себе. Глаза этого худого, заросшего человека постепенно становились отрешенными, ни на что не реагирующими — ни на ласку, ни на крик, ни на выстрел, светлели, медленно выгорали; человеку, заглядывавшему в них, невольно делалось не по себе. Чужие, мертвые глаза были у Рогозова.
Наверное, эта способность отключаться, уходить в себя и помогла Рогозову перенести тяготы. Все научился, а вернее, приспособился выносить Рогозов: и свирепые морозы, и летний жар, и комаров с мокрецом, и работу непосильную — ко всему приспособился. Потом легче сделалось — начали действительно тянуть железнодорожную ветку на север, и Рогозов, дипломированный инженер, был поставлен руководить одним из участков стройки.
Темными ночами он часто ворочался на нарах, вспоминая близких, прошлое. Окончательно, навсегда забылся отец, а вот жена Оленька, наоборот, приблизилась и иногда вставала перед ним, радостная, близкая, розовощекая, явь из яви, словно они только что расстались. Рогозов, устало, как-то по-собачьи мотая головой, бросался ей навстречу, вытянув перед собой руки, но натыкался на пустоту, на какое-нибудь пятно, проступившее сквозь стенку барака, на продавленный тюфяк. Вглядывался слепо в темноту, стараясь воскресить Оленьку, и снова совсем реально видел ее чистое розовое лицо, спокойные темные глаза, обычно карие, а когда в них попадало солнце — диковинно серые, необычные, мягкие, совсем еще детские губы, потрескавшиеся от морской воды и летнего жара.
Чем дальше, тем больше замыкался в себе Рогозов. Он старел буквально на глазах. Худое вытянутое лицо сделалось еще более худым, скулы выпятились, нижняя челюсть набрякла, налилась свинцовой тяжестью, стала боксерской, из-за этой челюсти его побаивались трогать, считая, что он раньше был кулачным бойцом, посветлевшие выцветшие глаза окончательно спрятались подо лбом, накрылись сверху мохнатыми волосяными кочками бровей, и их совсем не стало видно. Волосы на темени поредели, сделались ломкими, неживыми, их присыпала соль седины, сквозь седину просвечивала младенчески розовая кожа, но тем не менее Рогозов продолжал каждый день расчесывать их — как однажды взял в привычку делить пробором голову пополам, так и не отступал от этой привычки. Почти ни с кем он не говорил — у него не было в лагере близких людей, с кем бы он мог и сухарь разделить, и последнюю картофелину, сваренную в мундире. От него отступились все, и он ото всех отступился.
Однажды вспомнился ему один его сослуживец. Из Царского Села, где стоял рогозовский лейб-гвардии гусарский полк и где Рогозов заработал два «Георгия», — он попал в Польшу.
Война для Рогозова шла по следующему графику — иного слова тут не придумаешь, именно по графику: две недели в тылу, на отдыхе, где офицеры приводили себя в порядок, били «блондинок», которых в окопах поднабиралось порядочно, чинили белье, резались в карты, пили крепкий местный самогон и ухлестывали за красивыми молоденькими паненками, следующие две недели их привилегированный полк находился на передовой.
Служил в их роте вольноопределяющийся первого разряда Окороков, высокий удалой питерец с загорелым лицом и лихими соломенно-рыжими усами, которые он каждые пять минут разглаживал костяным гребешком. Рогозов не был в близких отношениях с Окороковым — так, случалось раз или два сиживать за общим столом да на улице сталкиваться, затем несколько раз в окопах, у одного костра грелись, вот и все. Потом на фронте началось братание и прочее, о чем Рогозову вспоминать совсем не хотелось, и вольноопределяющийся Окороков напрочь пропал из вида.
Но вот только почему он так упрямо стал мерещиться в тяжелых сумерках вечерних бдений? Будто родственник какой, этот Окороков.
Вскоре Рогозов понял, почему. Как-то весной, когда сошел снег, к ним прибыла новая партия — человек шестьдесят. В тот же вечер на его нары, придавив тюфяк, подсел всклокоченный небритый человек с рыжеватой густой бородкой, в которой запутались сухие еловые остья, сор. Копнув рукою в бороде, человек выгреб из нее часть остьев.
— Не узнаете?
Рогозов покачал головой: нет.
— Ай да поручик! А еще братом фронтовым назывался, хлеб делили пополам, водку, баб, — укоризненно просипел рыжий. Тут Рогозов и узнал его: Окороков это, Окороков. И прежде, чем Рогозов успел сказать, что узнал, рыжий как выдохнул: — Окороков я. Да. На фронте мы вместе окопный жмых грызли, разве не помните?
— Вольноопределяющийся первого разряда, — хмуро кивнул Рогозов, — помню.
— Неверно. Прапорщик, — строго сиплым голосом поправил Окороков. — Прапорщик! — Сощурил яростные свои глаза, стрельнул острым лучиком в Рогозова. — Сколько лет-то прошло, а? Сколько зим, — в его голосе неожиданно появились надрывные нотки. Рогозов дернулся, будто голос родного человека услышал, морщины на его лице разгладились. Окороков собрал губы горестно, сочувствуя, покивал головой: — А вы изменились, граф!
«Мог бы этого и не говорить», — подумал Рогозов протестующе, но в знак согласия опустил веки. Произнес своим обычным тихим, спокойным голосом:
— Не я один изменился, вся Россия.
— Сколько же лет мы не виделись с вами, граф?
— Последняя встреча — в окопах. Когда же это было? В шестнадцатом году, кажется.
— А событий столько, что их, пожалуй, и в целый век не вместить.
«Риторика, — про себя поморщился Рогозов, — беседа ни о чем. Хотя, может быть, в этом «ни о чем» и кроется кое-что поучительное».
— К борьбе готовы, граф? — перешел на сиплый шепот Окороков.
— С кем? — горько усмехнулся Рогозов. — С мужиками? С чекистами? Ради спасения России? — Хотел было сказать: «Да пропади оно все пропадом!», но сдержался, проговорил лишь тихо, ощутив, как глотку обдало кислой пороховой пылью: — Нет, дорогой прапорщик. Устал я. Так устал, что избавление от этого, пожалуй, лишь одно — смерть. Ей-богу, прапорщик.
— Не думал я, что вы так скоро сломаетесь.
— Дело не в том, сломался я или нет. Думаю, что не сломался. Если понадобится, и винтовку, и наган смогу в руках держать, и стрелять без промаха не разучился, слава те! Дело в другом — не вижу смысла в борьбе.
— Думаете, Россия у мужичья навсегда останется?
— Вряд ли. Но то, что Россия уже не будет прежней, — голову даю на отсечение.
Запустив руку в бороду, Окороков выгреб из нее остатки еловых остьев.
— Верных людей здесь, в лагере, не пробовали нащупать?
— Нет. Даже не думал об этом.
— Вы превратились в мякину, граф! — вскинулся Окороков.
А бывший вольноопределяющийся тоже изменился, здорово изменился: исчезла поверхностная легкость, великосветский лоск, самоуверенность волокиты, способного на край света пойти за красивой дамочкой и, позабыв об всем, добиваться ее, исчезли смешливость, тяга к мотовству и розыгрышам, даже глупости, кажется, стало меньше — ума прибавилось, вот ведь как. Хотя и говорят, что коли ума нет, то даже хирургическое вмешательство не поможет. Появились нетерпимость, жесткость, злость.
Он продолжал:
— Слишком рано руки вы опустили. Охрана как?
— Особо не лютует.
— Я не об этом. Прочная ли тут охрана?
— Расшатывать не пробовал, — еле заметно усмехнулся Рогозов, — но, думаю, если понадобится подготовить побег, охрану обвести можно. Мастеров по этой части тут нет. Не то что в царском Третьем отделении.
— Вот это хорошо, — просипел Окороков. — Уходить нам отсюда надо, Рогозов. На север либо на юг — все равно, но уходить надо. К своим пробиваться.
— А где они сейчас, свои-то?
— Из верных источников знаю — в Маньчжурии, в Турции, в Польше, в Париже, в Харбине. А там, глядишь, снова… по коням! — Яростный свет в окороковских глазах погас, появилась в них какая-то затаенная мысль.
Но Рогозову было не до Маньчжурии, да и неизвестно, до нее ближе или до Парижа, по карте расстояния не мерил, измочален он и выжат, нет ему дела ни до чего — и тело, и воля сделались вялыми, не способными сопротивляться. Одного он сейчас желал, только одного — покоя.
Окороков скривил рот, в глазах снова зажглась ярость.
— Что-то вы не нравитесь мне, господин поручик. Может быть, уже красными прельстились? А?
— Я сам себе не нравлюсь, — тихо проговорил Рогозов, не обращая внимания ни на тон окороковский, ни на ярость во взгляде.
Окороков понял, что происходит с Рогозовым, смягчился:
— В Крым бы вам сейчас, граф.
Рогозов усмехнулся этим словам: только что о Маньчжурии говорил, теперь — о Крыме. Мечты, несбыточные мечты…
— Отдохнуть бы там дней тридцать — сорок и снова на службу во имя России.
— Если бы да кабы…
Хоть и говорили они долго в тот день, а настоящего разговора у них не получилось: слишком непохожими они были людьми — Рогозов и Окороков, разную жизнь прожили. Окороков это почувствовал и больше к Рогозову не подходил. Случалось, правда, что на работе они оказывались рядом. Рогозов затылком, шеей, спиной ощущал запаренное, тяжелое дыхание своего бывшего сослуживца, думал, что Окороков вот-вот окликнет его, скажет, что неплохо бы вечером в бараке перекинуться несколькими словами, но Окороков не окликал его.
Хотя по суетливому, ускользающему в сторону взгляду его Рогозов чувствовал: Окороков что-то замышляет, может быть, сколачивает группу для «правого» дела, возможно, даже побег задумал.
Как-то вечером на лесоповале жгли костры — очень уж сильно допекала мошка. Рядом с Рогозовым, тесня его, кто-то сел на бревно, сунул красные мосластые руки в огонь, заохал блаженно. Рогозов подвинулся — узнал Окорокова, здорово похудевшего за последнее время, с черно запавшими щеками, искусанными злыми комариными жалами.
— Слышите, поручик, — забормотал Окороков едва слышно, — все же мы в окопах вместе землю ели, — Рогозова, как и в прошлый раз, несколько покоробило это панибратство, он сжал губы, на щеках его забегали, заиграли желваки. Но Окороков на рогозовскую натянутость не обратил внимания. — Вместе кровь проливали. Не знаю, выберусь я отсюда живым или не выберусь — одному господу богу известно, поэтому просьба к вам, граф, великая просьба… — Рогозов при этих словах насторожился, поднял голову. — В Омске у меня сын трехлетний есть, на воспитании находится. Вот адрес, — Окороков сунул Рогозову бумажку — скатанную в комок записку, — если я погибну, а вы уцелеете, разыщите, ради бога, сына, подсобите на ноги стать, а? — в окороковском голосе появились молящие нотки.
— Хорошо, — согласно проговорил Рогозов.
Июльской ночью, когда в светлом струистом небе полыхали невиданные в этих краях зарницы, Окороков с двумя заключенными бежал, убив караульного и прихватив его пистолет. Рогозов, когда узнал об этом, перекрестился: свят, свят, хорошо, что Окороков не вовлек его в побег!
У него даже в груди от этой мысли похолодело. Но потом им овладело спокойствие. «Собственно, а чего вы боитесь, господин Рогозов, кого боитесь? Окорокова? Охрану? Мужичья? Будете раболепствовать перед этим быдлом? — Задумавшись, он прикрыл глаза. — Борьба ведь не окончена, Окороков прав. Тут все надо выжигать каленым железом, все ростки. А затем начинать новую жизнь. Новую!»
За беглецами была снаряжена погоня — часть охраны пошла по реке, на лодках, часть по тайге с собаками.
Вернулась погоня через полтора дня с двумя из трех совершивших побег. Третьего — Окорокова — с ними не было. Рогозов подумал с завистью: ушел ведь, каналья! Молодец! Что-то тяжелое поднялось в душе, он, завидуя Окорокову, запрокинул голову, ловя глазами блекло-голубые пятна неба, запутавшиеся в макушках деревьев, кадык запрыгал на рогозовской шее, и тем, кто был рядом, показалось: Рогозов плачет. Но он тут же взял себя в руки, лицо его стало обычным — спокойным и равнодушным.
Стал он через двенадцать лет вольным человеком. Вольным-то вольным, но не совсем: осел на здешней земле и срубил себе дом неподалеку от Малыгина — знакомого села, стоящего на берегу черной таежной реки, спокойной и рыбной, с болотами вокруг — их тут полным-полно, и болота все пользуются у стариков недоброй славой. Будто бы в них водяная нечисть водится, зеленоволосые бородачи и безлицые, синие бабы, в лунные ночи упыри с русалками на речных берегах собираются, бьют в бубен и голышом пляшут вокруг холодного костра.
Рогозову на худую славу здешних мест было наплевать — он совсем замкнулся, считая, что нет прочнее крепости, чем человек внутри себя. И, наверное, прав был: самая надежная крепость — мы сами, не существует, пожалуй, сила, что могла бы взломать ее стены. Взломать невозможно, а вот снести целиком ничего не стоит — мановением руки, как говорится, а бывает, и одним косым взглядом — от стен только прах остается.
Малыгинские мужики, узнав, что Рогозов поселился рядом с селом, снова поднялись на дыбы, но запал был не тот — время прошло, многое забылось, истерлось, зарубцевалось; находящийся в селе работник милиции объяснил, что Рогозов не по своей воле здесь поселился — власти так решили, и мужики смирились, но встречаться с ними Рогозов боялся: жаканом либо картечью запросто ожечь могли за прошлое или просто так.
Нарушив свое отшельничество, Рогозов женился: понимал Рогозов, что если свалится, хворь его настигнет, малыгинская мужицкая дробь или же зверь поломает — пропадет один, сгинет враз. В подруги взял тихую женщину-зырянку, раскосоглазую, с милым лицом, тихую, но проворную и работящую.
Дом он справил себе теплый, просторный, не пожалел на него ни сил своих, ни материала, обнес высоким, чуть ли не вровень с крышей, забором, острым зубцом затесал верхушку каждой доски, завел трех справных лаек, которых взял уже взрослыми и, чтобы приучить к себе, кормил с руки, дышал на них, ибо псы должны были к духу, к запаху хозяина своего привыкнуть, ни с чем другим не путать, за три версты распознавать его в таежной глухомани. Потом, когда привыкнут, можно командовать ими, как хочешь. Заимел и сторожевого пса — здоровенного, угрюмого, с тоскливыми умными глазами, способного защитить дом и без хозяина, посадил его на длинную цепь. В общем, обезопасил себя со всех сторон и занялся охотой.
Поплыл он как-то на лодке-самоделке, что сам вырубил из старого прочного ствола, на север, застрял там, благо непуганой дичи много оказалось, хоть из рогатки ее бей, но потом будто ножом обрезал в себе охотничий азарт, решив, что легкая добыча к добру не приведет — по ночам уже морозы прихватывали, деревья от холода звенели, а это предвестник худой: еще немного, и настоящий мороз ударит, по реке сало поплывет, тогда до заимки будет трудно добираться, — и он сложил груз в долбленку, наладился назад. Там, где глубоко было, с шестом шел, перекаты по берегу одолевал, лодку за собой на веревке волок.
Как-то под вечер, одолев очередной перекат, он вдруг замер — неожиданно почудилось ему: вот-вот в голову свинцовый жакан вопьется. Неужели кто-то из малыгинских? Все, это конец.
Облизал заскорузлые губы. Не шевелясь стрельнул глазами в одну сторону, в другую, проскользил взглядом по черной чистой воде, с рыкающим шумом подкатывающей чуть ли не под самые ноги, окропляющей сапоги и скользко, проворно уносящейся дальше. Нет, никого. На берегу — тоже никого и ничего, кроме деревьев с вялой поблекшей листвой. Потом за красноталом, сползающим в воду, вдруг увидел темный полусгнивший шест, облепленный костями. Пригляделся, стер со лба холодный пот: кости-то человечьи… Рогозов старался понять, что же тут такое случилось, угадать, в какую беду попал человек, но не угадал. Мудрено это сделать издали. А подойти ближе не мог — на него кто-то цепко и зло смотрел, как бы держал под прицелом.
Наконец он понял, что взгляд этот бросает на него пустоглазый, выбеленный дождями череп у шеста. Привязал лодку за корчагу, взвел курки ружья — на всякий случай. Подошел к останкам неизвестного. Одежда на скелете истлела, кости же были прочно привязаны к шесту. Шест с распорками и небольшой крестовиной вогнан в осклизлые сырые бревна плота. Выходит, человек этот плыл на плоту по реке привязанным, думал, наверное, океана достичь, но не получилось. Хотел Рогозов повернуться, отвязать лодку и уйти отсюда, чтобы никогда не возвращаться, но что-то его остановило. Машинально, будто кто-то вел его за руку, он одолел крутую горбинку берега, с которой окунал в воду ветки куст краснотала, и, давя каблуками набухшую речной влагой землю, спустился на плот. На костяке задубевшим кольцом висела кожаная скрутка, совсем почти сгнившая, под скруткой что-то рыжело. Рогозов пригляделся — проволока. Ноги человека были тоже прикручены к мачте плота.
Рогозова даже передернуло, он словно бы сам ощутил то, что когда-то ощущал этот человек. И проволока, и скрутка показались ему знакомыми…
Еще в лагере, когда встречался с Окороковым, он обратил внимание на простую мужицкую оборку, которой тот был подпоясан — плетенную из сыромяти, с грубо сплюснутыми узлами на концах. Осужденным не положено было иметь ремни — не дай бог кто-нибудь повесится, — а вот оборки носить почему-то разрешали. В последний раз, когда они разговаривали, сидя у жаркого, защищавшего от комаров и мокреца огня, Окороков был подпоясан этой немудреной, но довольно приметной оборкой. С ней он и ушел.
И вот Рогозов увидел окороковскую оборку снова. Костяк был прикручен к шесту именно этой самой сыромятью, которая хоть и сгнила за прошедшие годы, прахом стала, а все же сохранилась. Сохранилась, вот ведь как! Тряпье, то все истлело, ни одного целого клочка, а вот сыромять выдержала, зной и стужу одолела, весточку из худого прошлого принесла.
Так вот почему его останавливала неведомая сила, не давала ходу, в напряжении держала! Это был Окороков, взгляд его, пришедший из небытия, из его вечного покоя.
Словно живой, забился вдруг, зазвучал в ушах окороковский голос, натуженный, сипловатый, злой, и тут неожиданно Рогозов вспомнил просьбу бывшего прапорщика разыскать в Омске сына, подсобить ему, на ноги поднять. Как же он забыл о ней, как же ни разу не всплыл в его голове тот жутковатый и жаркий день, когда он в последний раз разговаривал с Окороковым?
Теперь вот ответ перед мертвецом надо держать. Рогозову показалось, что сейчас этот скелет встанет и вскинет кости рук к нему. В ужасе он зашептал: «Ей-богу, Окороков, вернусь домой и разыщу твоего сына. Даю честное благородное слово, сделаю это, разыщу…» В сознании возникли какие-то неясные слова, и Рогозов, чтобы они все-таки дошли до Окорокова, снова повторял и повторял их.
В лодке у Рогозова была лопата, насаженная на короткий удобный черенок. Она хоть и не была предметом первой необходимости, а все же часто выручала его — то берег Рогозов ею подбивал, чтобы лодку удобнее было на сушу вытягивать, то дерн срезал, углубление для костра выкапывая, чтобы огонь по сторонам не разбегался и лесной пожар не случился — тайгу надо беречь пуще глаза собственного, ибо Рогозов и умом и сердцем понимал, что иных защитников и кормильцев у него, кроме тайги, нет; иногда кустарник лопатой, как топором, рубил.
Уже не чувствуя гнетущего страха, озноба внутри — все куда-то исчезло, Рогозов достал из долбленки штыковку, спокойно и деловито, будто это каждый день доводилось ему делать, выкопал небольшую мелкую могилу, сложил в нее останки бывшего сослуживца. Хотел было и шест порубить топором, тоже бросить в могилу, передумал, пусть кости покоятся там одни. Зарыл могилу, сверху придавил ее мягким речным камнем, выцарапав на нем ножом крест — метка пусть будет. Возможно, воротиться сюда придется.
Возвращаясь домой и волоча за собой тяжелую долбленку, Рогозов все думал об Окорокове. Обещание надо было выполнять. Вот только как? Самому нельзя, может, жену-зырянку послать?
Вернувшись домой, Рогозов долго искал бумажку, которую свернутой в картечину дал ему Окороков. В том, что она была цела и где-то хранилась, Рогозов не сомневался: бумаги он не привык выкидывать.
Через неделю все же нашел картечину, засунутую в старую коробку, среди какого-то исписанного бумажного сора. Еще он обнаружил там два пакетика: один с семенами свеклы, другой — с черным луковым пшеном, похожим на высушенную осетровую икру. Как и когда он засунул туда семена — не помнил. Может быть, это сделала жена?
Долго Рогозов вчитывался в полустертые карандашные буквы, пытаясь понять, что же на бумажке было написано. Несколько букв дорисовал, и в конце концов получилось, что окороковский сын был оставлен в Омске на Московской улице, в доме восемнадцать. Звали его Дмитрием.
Неожиданно Рогозов почувствовал укол зависти: у него-то самого детей не было, и за завистью пришла и печаль, и досада, даже боль. А может, не жена в этой беде повинна, а сам он, Рогозов? Если детей у них не будет, он обязательно усыновит окороковского паренька. Решено. Это, собственно, и обещал покойнику.
Он целый вечер просидел с женой при свете экономной лампы-семилинейки, объясняя ей, как отыскать паренька.
Сколько же Дмитрию Окорокову сейчас лет? Десять, двенадцать, пятнадцать?
Через день зырянка по таежной тропе ушла в Малыгино, откуда начиналась почтовая «веревочка», по которой можно было добраться куда хочешь. Рогозов хотел было проводить ее, довезти до села на санях по первопутку, но она отказалась. Пешком привычнее. Да и тайга для нее не чужая.
— Хорошо, — сказал Рогозов. — Иди! И возвращайся скорее.
Поцеловал ее старомодно и церемонно в лоб, зырянка поморщилась: чего это он ее как покойницу в лоб целует? Закинула руки на рогозовские плечи, потянулась, превращаясь в высокую узкотелую молодицу, коротко и сильно поцеловала Рогозова в губы. Рогозов даже охнул — вот так баба — тихая его жена! Прощаясь, повторил:
— Возвращайся скорее. Слышишь? Я прошу тебя.
Она молча кивнула, улыбнулась в ответ. Только сейчас Рогозов увидел, какие у нее большие и серьезные глаза. Серые, как осенний день. Именно как осенний день, подернутые пеленой влаги, дождя и очень глубокие…

Глава седьмая

В человека, в человека надо верить! В его достоинство, произрастающее из его сути и крепнущее в его свободе… Надо вернуться к истоку – к человеку, к существу первозданному, первоэлементу истории… Пусть человек идет своим путем. И он придет!
Хосе Луис Сампедро

Одно дело выбрать место для буровой, другое — обосновать, убедить начальство, что она должна быть установлена именно на этой гриве и больше нигде. Тут одними эмоциями не обойдешься, тут система доказательств нужна — неопровержимых, единственно верных.
У Сергея Корнеева голова, наверное, начала седеть, прежде чем он это доказал: всем казалось, что он избрал малыгинскую гриву лишь из-за удобств — удобно харчи на буровую доставлять, удобно вахту-смену возить, да чего там возить, она может из деревни пешком до площадки дотопать, ноги от нескольких километров ходьбы не отвалятся, удовольствие одно, закалка организма, на почту, в магазин и на танцы удобно бегать. В общем, сплошные удобства. Рай, а не буровая.
Не сместить ли ее куда-нибудь в болото, в бездонь, а? Тем более работы все равно свертываются, оборудование демонтируется, народ с нефти на реку, на железную дорогу, в рыбоохрану, на лесопилки уходит — там спокойнее, будущее обеспечено, пенсия хорошая накапать может. А что буровые — трудолюбивые вышки и это эфемерное «земляное масло»? Сон. Поэтому будьте добры, товарищ Корнеев, передвиньте свою буровую влево, в болота, поближе к границе Малыгинской площади, — вот какие разговоры шли.
Но Корнеев заупрямился, он, как солдат на фронте, в окоп забрался, сам окопом сделался — буровую он будет ставить именно на гриве и больше нигде. В конце концов оппоненты попятились, уступили Корнееву.
— Ох, Николаич, не нагорело бы тебе за упрямство, — как-то сожалеюще проговорил Синюхин.
Корнеев уперся взглядом в заляпанный грязью и мазутом помост буровой, спросил тихо, не поднимая головы:
— Нога не болит?
— Чего? — не понял Синюхин.
— Нога, спрашиваю, не болит? Капканом ногу, помнишь, прихватил?
Синюхин взглянул на свои сапоги, переступил с места на место, поморщился от воспоминания.
— Как на собаке зажило. Одни только укусы остались. А знаешь, почему тебя с этой гривой так долго мотыжили? Завидуют тебе.
— Не про то говоришь. Чему завидовать? Да меня с потрохами сжуют, как только бурение закончим! В тайгу шага не дадут больше сделать.
— И все-таки завидуют. Упрямству. Тому, что гриву отстоял, буровую сберег. Другие давно уж и буровых лишились, и штатного расписания, а ты поухватистей их оказался — отстоял.
— Поухватистей… На собственную шею! Кто же мне может завидовать?
— Они.
— Кто «они»? Нечистая сила?
— Вовсе не нечистая. Разные бумажные командиры, клерки и начальники. Не смейся, их много и они — сила. Любого героя могут завалить, не только тебя. Сжуют, одни только ботинки останутся.
— Жевать долго придется.
Он вспомнил трудные дебаты в тресте, но мысль переключилась на другое. Надо будет в Малыгино наведаться, к дяде Сереге на могилу сходить. Сейчас уже нечего кипятиться, нервничать и размахивать «колотушками», как малыгинские называют кулаки. Последнее это дело, коль драка осталась позади.
Синюхин стрельнул из-под очков глазами, уловил перемену в Корнееве, сощурился выжидающе: в точку он, Синюхин, попал. Есть ведь такие люди, которые буквально нутром своим чутким ощущают, что надо завидовать, только вот мозгом, головой не могут усвоить — чему же конкретно завидовать? Открытий никаких Корнеев не сделал и вряд ли сделает, книгу не написал, диссертацию не защитил, ордена не получил — вместо всего этого одни лишь подзатыльники, — личная жизнь из-за скитаний и ползанья по болотам не сложилась, все мутно, неопределенно, так чему же завидовать? Может, тому, что, как сказывают, в мутной воде, когда ничего не видно, сплошная грязь, крупная рыба ловится?
Но, похоже, чего-то Синюхин темнит. А чего темнить, когда цель у них одна: хоть разбейся, хоть в небеса вознесись, хоть умри, что хочешь сделай, а найди то, чего ищешь.
«Все эти распри, геройство стойких оловянных солдатиков — ни к чему, — думал тем временем Синюхин, — в конце концов скважина окажется пустой, и все — клади тогда голову на плаху… А если тут все же есть нефть? Нету ее, Синюхин, нету, родной. Ни ты, ни Корнеев — не ясновидящие, ни ты, ни он не умеете смотреть сквозь земную материю, разгадывать, что там, в глуби, есть, а чего нет. Не дано, не способны! А как же насчет гусарского правила: либо грудь в крестах, либо голова в кустах? Дурак, — выругал он себя, — собственную башку не бережешь!» — раздвинул губы в кривой улыбке, вздохнул: все-таки придется класть голову на плаху. Ничего в этой гриве нет, напрасно он тогда совет дал. И корнеевское упрямство, надежда его — это мыльный пузырь, который скоро лопнет. Так почему же он, Синюхин, должен отвечать за промахи другого? Мало ли чего он мог насоветовать?
— Слушай, Николаич, — спросил Синюхин, — ты уверен, что мы найдем тут нефть?
— А ты? Ты же ухо прикладывал к земле, говорил, что слышишь ее.
— Я — нет, уже не верю в нефть.
— Хорошо, когда имеешь дело с искренним человеком. — Глаза у Корнеева сузились, в них то ли смех назревал, то ли злость — зрачки дрожали, ярились, сразу и не понять, что в них.
— Это я на всякий случай, — сказал Синюхин. — Если провалимся — тебе отвечать придется.
— Одному?
— Конечно, ты же начальник.
— Понимаю. А если победим — на пьедестал почета вместе вскарабкаемся. — Корнеев, странное дело, сохранял ровный тон. — Ох и логика же у тебя, Кириллыч!
— Все в мире относительно. Не каждому дано понять, где правда, а где кривда, где сволочизм, а где преданность другу, что такое много, а что — мало.
— Два волоса в супе — много, два волоса на голове — мало. — Корнеев, собирая кожу в жесткие скибки, провел ладонью по лицу, устало сощурился.
В последнее время он начал уставать, здорово уставать. К вечеру у него сдавали глаза, хотя ничего «бумажного» в его работе не было, припухали веки, предметы теряли резкость, расплывались, и тогда он применял бабушкино средство: брал немного спитого чая, мочил в нем вату, потом клал мокрые тампоны на глаза. Припухлость проходила, возвращалась острота зрения — чай, вернее, теин в заварке помогал. Вот и сейчас опять в глазах что-то двоится, Синюхин, стоящий рядом, совсем расплылся.
— Все в мире относительно, это-то, Кириллыч, верно. До тебя еще Эйнштейн эту мудрость доказал.
Синюхин разозлился, но мгновенно угас. Мысль его приняла новое направление: «А ведь ситуация такая, что управление остается в стороне. Они ведь там не все знают, — Синюхин поежился, но та же мысль не давала покоя. — Написать бы туда… Для этого, конечно, надо иметь особый характер, а он у тебя, Синюхин, не такой еще стойкий. Душевного пороха не хватит, понял? Но что делать, если нас скоро будут раскатывать в блин? Вызовут на ковер… Что ответишь? А?»
— Что делает человек, когда на него в горах наезжает лавина? — Синюхин неожиданно расплылся в улыбке. — Спасается. Никому не охота быть раздавленным.
Корнеев сейчас думал о том, что Синюхин принадлежит к категории людей, на которых невозможно по-настоящему обидеться. Может быть, и напрасно. Ведь колебания в такой ситуации, игра «туда-сюда» — сродни подлости, а подлость, даже если она совсем ничтожна, невидима, как воздушная пыль, нельзя оставлять без последствий. Ее надо стирать мокрой тряпкой, как стирают осевшую на подоконник уличную грязь. Не то конопляное зернышко раздуется, прорастет, превратится в ветвистое дерево. Попробуй борись тогда!
— Если будешь вести двойную игру и еще раз об этом, Кириллыч, заговоришь, — усталое лицо Корнеева отвердело, — одному из нас придется уйти с буровой. Думаю, что уйдешь ты. Понял?
«Дурак! — на лице Синюхина ничего не отразилось, ни злости, ни смятения. — Вот ты себе и подписал приговор».
— Ясное дело, — мотнул он головой, — кому нужен лось, объедающий сосновые свечи?
А ведь действительно нет вреднее животного в лесу, чем лось, обкусывающий верхушки у молодых сосен.
Кто-то позвал Корнеева. Он резко обернулся. У сходней, ведущих на буровой помост, стоял плотный низкорослый человек в телогрейке, вольно распахнутой на груди, — впрочем, человеку этому запахиваться, застегиваться не на что было: на телогрейке не было ни одной пуговицы, все выдраны с мясом, из дыр клочьями вылезала вата. На голове у него довольно ловко сидела помятая велюровая шляпа с затертой, покрытой потными пятнами лентой. К верху шляпы, наполовину накрывая ленту, была пристегнута яркая морская кокарда. Корнеев вспомнил, что эти кокарды зовут «капустами», они красиво смотрятся, когда бывают привинчены к суконному черному околышу форменной фуражки, и совсем нелепо выглядит «капуста» на потасканной шляпе. Моряк с печки бряк.
— Ну? — на чалдонский манер отозвался Корнеев.
— Котелки гну — недорого беру, — быстро, словно высыпал из решета горох, проговорил расхристанный человек, мотнул головой в сторону. Движение было резким, с головы чуть было не слетела «форменная» шляпа. — Я, земеля, на барже трубы привез. Сгружать надо.
— Все ясно, капитан, — Корнеев, скользя подошвами по сходням, съехал вниз, — молодец, что трубы доставил. Вовремя. — Быстрым взглядом окинул сосняк, в котором лежали старые, завезенные вместе с буровой трубы. Запас их был невелик — два-три дня, и бурить нечем будет. — Спасибо, капитан!
— Одним «спасибо» не отделаешься.
В сосняке, в самом центре гривы, гнездилось восемь кучно расположенных, крепких, сколоченных из неокрашенных досок балков. Корнеев заспешил по тропке к балкам. Там стоял старый, с ржавыми гусеницами «детешник» — дизельный трактор, помятый ветеран, который, прежде чем попасть в тайгу, успел, кажется, побывать на целине, затем работал в лесхозе и лишь потом попал к геологам.
У балков копошился, моя в тазу сапоги, Синюхин, пыхтел натужно, водя ладонью по шершавой кирзе. «Молодец, Синюхин — сапоги не в реке моет, не в калужине какой-нибудь холодной, а в тазу, налил туда подогретой воды и плещется. Никогда ревматизм не схватит», — подумал Корнеев.
— Слушай, Кириллыч, поднимай людей. Тех, кто спит, тех, кто не спит — всех без разбору поднимай. Трубы пришли. Я буду трактор заводить. — Корнеев отвернулся, подошел к ржавому трактору: — Ну, родимый, послужи обществу!
Намотал на диск пускача сыромятный ремешок с привязанной на конце деревянной плошкой, чтобы рука со шнура не соскакивала, набрал в грудь воздуха, подержал немного, выдохнул: «Ну!» — дернул ремешок. Тяжелый, поеденный рыжей коростой диск пускача заупрямился — не хотел поддаваться человеческой силе, скрипел ржаво, прокрутившись дважды вокруг своей оси, пускач негромко вздохнул, и все… Корнеев снова намотал на диск ремешок, снова дернул. И опять — три негромких зажатых вздоха и тишина.
— Ну, родимый, ну, целинничек, — бормотал Корнеев просяще, будто старый трактор был живым существом, — поднапрягись!
Словно откликаясь на его просьбу, после шестого рывка пускач сквозь негромкие вздохи подал голос — хриплый, застойно-оглушающий, будто над ухом начали палить из автомата.
— Ах ты мой целинничек! — Корнеев добавил газу, чтобы пускач прогрелся. Мотор заработал еще громче. Корнеев покосился через плечо на балки: как там, поднимаются ребята? Из балков на улицу высыпали люди, поругивались.
Когда пускач прогрелся и набрал силу, Корнеев стал манипулировать рычагами — надо было теперь запустить сам дизель, черный от выхлопов, копоти и застывшего масла, вытекшего из старого дырявого нутра, в прогарах и окалине. Дизель захрипел неохотно, надорванно — разбудить его было делом непростым, затряс черенком выхлопной трубы, задрожал, будто больной, потом, проснувшись разом, вдруг завыл, словно движок танка, идущего в атаку, заголосил обиженно.
— Молодец! — похвалил Корнеев, хлопнул ладонью по ржавой проплешине, украсившей бок дизеля.
Но, видно, рано похвалил: что-то в сложном, истонченном ржой и старостью нутре движка закряхтело, забряцало, запыхтело. Трактор выплюнул из прогоревшего столбика трубы черный сгусток, который, чуть повисев в воздухе, не выдержал собственной тяжести, свалился на ржавую тракторную гусеницу, проскользнув у Корнеева между руками. У движка прорвалась какая-то емкость, на землю пролилось что-то густое, вонючее, противное. Трактор всхрипнул, кашлянул и умолк. Корнеев не выдержал, выругался матом, грохнул кулаком по гнилому прогнувшемуся капоту.
— Что, начальничек, трубы вручную таскать придется, чтоб народ особо не толстел, а? — подал сзади голос тип в велюровой шляпе. Корнеев со зла хотел и его обругать, но удержался, сказал:
— Можешь сделать доброе дело? Помоги нам.
— Энтузиазм и рабочую сноровку проявить, чтоб в газете про это написали? — хмыкнул тот. — А?.. Помогу.
А ведь «моряк с печки бряк» прав: таскать, упираться, ломать хребет, доставляя трубы с баржи вручную, на себе, — дело последнее, в больницу залететь можно запросто, — там предоставят возможность вместо лесного кулеша питаться горькими лекарствами. Корнеев посмотрел на черные, измазанные маслом и гарью руки. Хоть и был он начальником, руководителем, а на начальника не походил. Начальник — чистый человек, знакомый лишь с ручкой, записной книжкой и портфелем, а Корнеев по уши в мазуте, на паровозного кочегара больше смахивает. Хрумкая сухими ветками, к трактору подошел Синюхин.
— Что, отработал механизм свое?
— Новый трактор уже вряд ли дадут. Этому организму — хана, похороны за государственный счет надо справлять.
Без техники работать трудно. Один гнилой трактор на такую огромную бригаду — это не техника, а горе, слезы. Корнеев видел как-то фильм — показывали на активе — о поиске нефти в южных штатах Америки. Техники там на каждой буровой столько, что вороне кляксу негде уронить: тракторы, бульдозеры, грузовики, юркие легковые машины, лебедки, автомобили с каротажными будками. Вертолетов полно, самолеты есть. А тут техника одна — собственные ноги да собственные руки. Еще горб, на котором можно таскать тяжести. Чем прочнее горб — тем лучше.
Корнеев первым двигался сквозь сосняк к реке, слышал, как сзади топают башмаками ребята. Сбитые движением, с сосенок поднимались здоровенные желтотелые комары, грозно взвивались в воздух, пикировали оттуда на людей.
— Ахр-ря! — рявкнул за спиной матросик в фетровой шляпе, прибивая комара, заскулил по-щенячьи.
Осенние комары, когда выдается теплый, как этот, денек, перед долгой спячкой злобствуют хуже летних, никак крови напитаться не могут.
Но вот в сосняке прорезалась светлая полоса, мутная, рыжая от осеннего тепла. Стало легче дышать, пахнуло речной сыростью, рыбьим духом, прохладой.
Баржа-плоскодонка, на которой прибыли трубы, въехала носом в песчаный берег, основательно пропоров его. У Корнеева мелькнула даже мысль: как бы не застряла баржа. Впрочем, тревога напрасная — баржа (все речные люди произносят слово «баржа» с ударением на последнем слоге, в этом сокрыт какой-то шик, что-то вольное), едва будет разгружена, приподнимет свое дно, сделается подвижной, и тогда ее собственный движок легко сдерет плоское железное тело с песка.
Гулко работал спрятанный в металлическом нутре двигатель, невольную зависть вызвал: вот это техника, живет, дышит, человеку помогает. Звонко шлепала отработанной жижей водоотливка.
На носу, прочно вцепившись в крашеный поручень сильными, как клешни, руками, стоял кто-то очень знакомый, с костистым спокойным лицом, на котором выделялся прочный шишкастый лоб, посеченный рябью кожной болезни — кажется, оспы, да вдобавок ко всему еще и шрамом. Корнеев вгляделся: Карташов!
— Здорово, дядя Володь!
— Здорово, коль не шутишь! Чего, племянничек, пешком за трубами? А техника где?
— Путевку на тот свет выписали. Скис гражданин трактор, на вечный покой попросился.
— На себе трубы будете таскать?
— На себе. А ты чего на реке делаешь, дядя Володь? Ты вроде бы в Ныйве должен быть, а не здесь. От летного дела отошел, что ль?
— Почему отошел? Продолжаю работать. На реке я, в командировке.
— Хороша командировочка! Погода сегодня — загорать можно.
— Можно, — подтвердил Карташов. — Только я не по части загара, я место для вертолетных площадок выбираю.
— Никак начинается новый этап развития авиации?
— Вдоль рек заправочные площадки ставить будем, железные танки в землю вроем, бензин по воде на баржах летом подвезем. Вертолетам не надо будет каждый раз на заправку домой ходить — все здесь, на месте получат.
— Вертолетов-то — тьфу! Одной бочки хватит, чтоб всем заправиться. Куда им столько горючки?
— Это сегодня. А завтра?
— Завтра, дядя Володь, будет тут тишь, гладь да божья благодать. Все работы свертываем. Разве не знаешь? — Корнеев сжал кулак, втискиваясь ногтями в ладонь, почувствовал, как под глазом у него задергалась тоненькая жилка.
Карташов не ответил. Корнеев поднялся по деревянной сходне на баржу. Трубы были ровными рядами уложены на железной палубе и туго перехвачены тросами, чтобы в шторм — хотя какой на реке может быть шторм? — или если болванка прихватит, не сдвигались в сторону, не клали баржу набок. Трос сдернули, свернули в бухту, оттащили в сторону, накрыли брезентом — если бухта под дождь попадет, от такого троса надежности не жди, в самую неподходящую минуту размотается и лопнет, ровно прелая веревка.
— Давай, Кириллыч, — наклоняясь, пробормотал Корнеев, взялся за один конец трубы, — покажем рабочему классу пример.
Синюхин молча подхватил другой конец, зашатался под тяжестью.
— Богатыри, — пробурчал Карташов, — третьего возьмите.
Набряк день страшной усталостью, пока они носили трубы, дрожала, гудела земля под ногами, будто под ней ничего не было, лопались на ладонях волдыри, окропляя кожу едкой, прозрачной жидкостью, сочилась из-под ногтей сукровица. По лицу жестко били сосновые ветки, норовили выколоть глаза, рассечь кожу, пот разъедал ноздри, губы, веки, мешал дышать, люди иногда падали, но тут же поднимались, снова подставляли спину, плечи под торец бурильной трубы, волокли на буровую. Казалось, конца этой работе не будет — гора труб не уменьшалась.
Но вот что-то шевельнулось в этой куче, в ворохе труб возникло движение. Уже перед самым закатом, когда горизонт стал брусничным и на нем заструились темные живые ленты перистых облаков, будто выползающие откуда-то из-под земли, из самого ее чрева, гора труб как-то враз истаяла, оставив после себя на палубе огромное ржавое пятно осыпи.
— Палубу кто будет после себя мыть? — ярился удалой мореход в фетровой шляпе. Кокарда его в вечернем свете казалась всамделишно золотой, сотворенной из настоящего червонного металла. — Александр Сергеевич Пушкин? Михаил Юрьевич Лермонтов?
Измотанный Корнеев глянул на него исподлобья.
— Верно. Николай Алексеевич Некрасов!
— Слушай, петух с кокардой, — крикнул Карташов, — возьми швабру, ведро, зачерпни воды из реки и вымой сам. Не умрешь!
Что-то неуступчивое появилось в лице бравого морехода, щеки вобрались под скулы, взгляд стал тяжелым. Несколько секунд он колебался, потом все же покорился. Молча прошел на корму, извлек из ящика, окрашенного в пожарный сурик, ведро с привязанной к дужке веревкой, закинул в воду.
Перед тем как втащить ведро на палубу, задрал голову — по небу проплыл вертолет с испачканным масляными разводами пузом. Машина прошла низко, целя носом на Малыгино, на закраину села, где находилась вертолетная площадка — обширный бревенчатый помост, уложенный на землю.
— Брательник твой прилетел, — проговорил Карташов, обращаясь к Корнееву.
— Вижу.
— Не хватает Вовки вашего, а так все бы в сборе были. Может, посидим вечерком, погутарим, а?
Какой там «посидим, погутарим»! Перед глазами красные блохи пляшут, норовят вцепиться в нос, в губы, от усталости дрожат-ноют не только мышцы, но и все кости, позвоночник разваливается, не хочет держать осоловелое, разбитое тело, ноги подкашиваются, руки ходуном ходят, будто в малярийном приступе, в пальцах стакан с чаем не удержать… Доволочь бы тяжелое тело до постели и опрокинуться на нее.
— Посидим, погутарим, — согласился Корнеев.
— Тогда я имущество в узел скручу, у тебя заночую. — Карташов пошел в кубрик собирать вещи, которые у него, как у всякого командированного, уместились бы в свертке из газеты.
Небо между тем совсем потемнело, солнце завалилось за обрезь земли, будто в глубокий сундук ухнуло, оставив наверху лишь жалкий отсвет свой — печальный малиновый призрак, который дрожал предсмертно, будто в агонии, сыпал искрами, таял на глазах. Комары, эти «четырехмоторные», с грозным гудом начали носиться над самой рекой. Из воды то тут то там, невидимые во тьме, со звонким шлепаньем вылетали литые тела, и визжащий, словно сорвавшийся в штопор «четырехмоторный» оказывался в желудке проворного сырка или пыжьяна.
Карташов, светя себе фонариком, спустился с баржи на обсушенный солнечным жаром, еще теплый песок. Скользнул лучом фонаря по темной, шевелящейся от рыбьих всплесков воде. На барже гулко забряцали цепью, по сходне на берег спустился бывалый мореход, знаток Пушкина и Лермонтова. Песок скрипел под ним, словно снег. Подошел, кашлянул.
— Чего тебе? — спросил Карташов.
— Я не к вам, — покхекал в кулак бывалый мореход. — К нему вон. — Он покосился на Корнеева.
— Валяй, — разрешил Карташов.
— Рабочие вам нужны? — спросил моряк у Корнеева и прихлопнул ладонью шляпу. Чуть руку не ободрал о кокарду. В макушку ему, повыше «капусты», впился комар.
— А что, умеешь работать?
Бывалый мореход пожал плечами:
— Вашим сегодня я, например, подсоблял.
— Угу, — хмыкнул Корнеев, — во имя Александра Сергеевича. А чего с баржи сбегаешь? Романтическую свою должность решил сунуть псу под хвост?
— На зиму якорь бросаем. Становимся.
— A-а, на зиму. На буровой работал когда-нибудь?
— Не приходилось.
— Где живешь?
— Здесь же, под Малыгином, на заимке.
— Фамилия как?
— Окороков.
— Ладно, запомню. Сдашь вахту на своем боевом корабле — приходи, поговорим.
В вечернем густом мраке, в котором тяжело ворочалась, вздыхала, устав от дневных забот и тягот, река, что-то шевельнулось — то ли рыба большая из воды вымахнула и своим грузным телом разрубила воздух, будто колуном, то ли весло о тугую речную плоть шлепнуло, то ли еще что — может, катер без единого сигнального огня прошествовал мимо.
Послышалось близкое:
— Эй, на берегу! — это был голос Константина, беспечный, звонкий, нетерпеливый, голос друга всем и вся, связчика, готового в любую минуту прийти на помощь незнакомому человеку. — Отзовитесь!
— На баржу правь, — прокричал в ответ Сергей. — Видишь?
Из темноты показался ладный узкий нос лодки, сработанной здешними умельцами, в воду в последний раз опустились мокрые весла, и вот поднялся, заслонив головою темное небо, Костя Корнеев. Был он в потертой кожаной куртке, наброшенной на плечи.
— Фонарь с собой не взял и чуть не заплутался на реке. Хорошо, на барже топовые огни горят, не то б унесло меня в Обскую губу. О, дядя Володя тут… Здорово!
Они были уже в сосняке, когда баржа затряслась в мелкой дрожи, зашлепала, заерзала старым скрипучим корпусом, запыхтела движком, аккуратно сползла с берега и растворилась в ночной мгле — пошла на ночевку на тот берег, в Малыгино.
В балке решили раскочегарить круглобокую железную печушку — дни-то жаркие, а ночи уже холодные, заморозки могут быть, — накидали в нее поначалу щепья, потом коротких, специально наколотых, чтоб целиком входили в зев, полешков. Щепье и полешки были сухими, словно порох, печушке двух минут хватило, чтобы взыграть басовито пламенем.
По-разному зовет таежный люд такие печушки — козлами, жижиками, бочками, иногда на старинный, времен Гражданской войны лад — буржуйками, но относятся все к печушкам одинаково ласково, заботливо и, перемещаясь с места на место, когда все бывает перевернуто вверх дном, берегут пуще глаза; случается, в старых, покинутых уже местах люди забывают паспорта, выходные костюмы, деньги, инструменты, печушки же никогда не забывают. Ибо без тепла в тайге, когда прижмет трескотун, а земля сделается стеклисто-твердой, — гибель.
— Хор-рошо, — потер ладонью о ладонь Костя, он будто огонь трением добывал, обхватил Сергея за плечи. — Похудел, почернел, от красивой физиономии один только нос остался.
— Как Валентина? — спросил Сергей. — Дома давно не был?
— Давно. Вот он не пускает, — Костя скосил глаза на Карташова, — то в одно место гонит — лети, мол, спешно, то в другое.
— Захотел бы — отказался, — буркнул Карташов. — Не летай.
— То у мужиков на пункте соль кончилась, рыба гниет, будь она неладна, то харчишки в тундру, в богом забытую бригаду закинуть надо. Вот так и мотаюсь с утра до вечера, до дому никак не доберусь. А что Вальке сделается? Вещает по ящику, три раза видел ее выступления, домой приходит вовремя, согласно донесениям разведки, хозяйством занимается исправно, вяжет кофточки, перебирает белье, тоскует по мужу и читает художественную литературу.
— Соль солью, харч харчем, а супруга супругою, — недовольно пробурчал Карташов, — домой лететь можешь хоть завтра, перемогемся пару дней без тебя.
— Погожу, дядя Володь, пусть Валька посильнее соскучится.
Карташов недовольно отвернулся в сторону, строгий земной начальник, диспетчер, гроза и бог местных летчиков. Он много лет проработал на севере — мотался по речным устьям, выискивая удобные места для перевалочных баз, был проводником у картографов, добывал осетров в Тазовской губе, гонял на лодках по извилистым грязным речушкам Ямала, охотился — перебрал, в общем, полтора десятка различных занятий, пока не нашел себе пристанище в Ныйве.
В тысяча девятьсот тридцать третьем году Карташов крепко прижал отца Валентины — тот за одну проделку чуть было партийного билета не лишился. История эта анекдотичная, смешная и… так сказать, беспардонная. Отец Валентины — Сергей Сергеевич, человек в ту пору молодой, решительный, способный на горячие поступки, если не на безрассудство, поехал летом тридцать третьего года в село с несколько странным для Сибири названием Бухара организовывать колхоз. Народ в Бухаре жил серьезный, богатый, скупой, в планы прижимистых бухарских мужиков совсем не входило вступление в колхоз — они не собирались делать свое имущество общественным достоянием.
Сергей Сергеевич — стремительный, резкий, в кожаной комиссарской куртке, вольно болтающейся на жилистом сухом теле, характер имел под стать бухарским мужикам — тоже был человеком упрямым и серьезным.
Когда бухарский люд отказался вступать в колхоз, он попытался уломать их, уговорить, но из этих попыток ничего не вышло, и тогда уполномоченный по организации колхозов вскипел, забурлил, будто чайник, поставленный на жаркий огонь. Дело происходило в помещении сельсовета, во второй половине дня. Каким-то чудом он сдержал в себе злость, не дал выплеснуться кипятку, а рывком поднявшись, подошел к громоздкому телефону, установленному на стене под портретом Сталина. Бухарские мужики, собравшиеся в сельсовете, угрюмо молчали, вздыхали, кашляли в кулаки.
Крутнув несколько раз ручку телефона, снял с рогульки трубку, стрельнул горячим взглядом в мужиков. Посмотрел на портрет Сталина и пробормотал недобро:
— Сейчас я посоветуюсь, как с вами быть, какую статью революционного закона к вам применить.
Выпрямился, будто представал перед высоким начальством, и неожиданно резким тонким голосом, выбивая у бухарцев куриную сыпь на коже, выкрикнул:
— Алле, дежурная?! Дежурная, соедини-ка меня, голуба, с Кремлем. Что, немного надо подождать? Хорошо, я подожду, подожду… — Замер, глядя куда-то вдаль, в окно. Бухарские мужики для уполномоченного вроде бы совсем перестали существовать, словно бы он к ним вообще никакого интереса не имел. Встрепенулся. — Да, дежурная, жду, когда вы дадите Кремль. Все правильно. — Напрягся лицом, голос его сделался еще более громким и резким. — Кремль? Будьте добреньки, соедините меня с товарищем Сталиным. Да-да, с товарищем Сталиным… С самим, да-да.
Уполномоченный по организации колхозов вытянулся еще больше, обратился в струну — превращение происходило на глазах бухарских мужиков, и тех робость великая начала брать — надо же, а уполномоченный, оказывается, не простой, самому Сталину звонит. Струхнул бородатый бухарский люд. Тут уполномоченному, честно говоря, и надо было бы прекратить свой розыгрыш, а он нет, увлекся, дальше пошел.
— Товарищ Сталин, это вы? — выкрикнул уполномоченный высоким голосом, назвал свою фамилию, потом обвел взглядом сидящих кругом людей. — Хочу посоветоваться с вами, товарищ Сталин… Алле, телефонистка! Что-то плохо слышно. Сделайте слышимость получше. Вот так… Спасибо! Извините, товарищ Сталин. Тут вот какое дело, — уполномоченный, для которого бухарские мужики снова обрели плоть, обвел собравшихся строгим придирчивым взглядом, — приехал я в Бухару колхоз организовывать… Да, это село, село такое у нас есть. Чересчур упрямое, тут не мужики живут, а лешие, настоящие лешие. Контрреволюционеры. Я к ним по-хорошему, и так их уговариваю, и этак, доказываю, что колхоз в селе нужен, а они — ни в какую не желают вступать, надуваются, будто рыбьи пузыри, краснеют, мнутся, а директивы Советской власти не выполняют. Чего делать с ними, товарищ Сталин? Ума не приложу.
Бухарские мужики головы повытягивали: это надо же! С одной стороны, их великая робость одолевала, а с другой — великая гордость: вон ведь, из-за их капризов уполномоченный самому товарищу Сталину докладывает, советуется. Значит, есть в них, бухарских хозяевах, сила, выходит, вес и авторитет их велик.
Ну-ка, интересно, что ответит товарищ Сталин на запрос, ну-ка? Мужики подобрались, еще больше вытянули головы.
В следующий миг от неожиданности и страха они затрясли по-козлиному бородами, заскулили, застонали, вытирая ладонями вспотевшие лбы.
— Что, расстреливать на месте? — прокричал изумленным голосом Валентинин отец. — Всех? — Выдернул из кармана комиссарской куртки тусклый тяжелый револьвер, прокрутил большим пальцем барабан, оглядывая желтые литые задки патронов, розоватые капсюли, потрогал боек, проверяя его тугость. — Да у меня зарядов, честно говоря, не хватит. А так приказ готов выполнить, товарищ Сталин. Чего ж не выполнить, раз сопротивляются. С контрреволюционной гидрой только так и надо поступать, я свой партийный долг выполню до конца…
Поднял взгляд, посмотрел на мужиков. Глаза уполномоченного по организации колхозов были ясными, беспощадными, такой если стрелять будет, не промахнется. И револьвер его осечки не даст.
— Ясно, товарищ Сталин, все ясно! — отчеканил он в трубку жестким металлическим голосом. — Патроны, значит, доставят в требуемом количестве. Штук триста — триста пятьдесят надо. Да. Ясно. Спасибо вам большое, товарищ Сталин, спасибо…
Тут во взгляде уполномоченного появилась жалость — бухарские-то мужики вид имели не самый лучший, жалко их стрелять.
— Товарищ Сталин, товарищ Сталин, погодите вешать трубочку, — заторопился уполномоченный, — одну секундочку. Алле, телефонистка, не разъединяйте, пожалуйста. Если всех, товарищ Сталин, то ведь в деревне никого не останется, землю пахать некому будет. Давайте не всех, а через одного, а, товарищ Сталин? Или каждого третьего… Хотя бы так, а? Пусть так будет, если можно? — жесткий громкий голос уполномоченного по организации колхозов просел, охрип, сделался сочувствующим. — Хорошо, товарищ Сталин, решение буду принимать здесь, прямо на месте. По справедливости решу, слово даю. Не-ет, если не вступят в колхоз, либеральничать не буду. Нет. Спасибо, товарищ Сталин, за доверие. До свидания!
Аккуратно повесил трубку телефона на крючок, удостоверился, что трубка висит прочно, надежно, крякнул зачем-то, затем сделал шаг к мужикам.
— Ну, фабриканты бухарские, все слышали?
Бухарские мужики затрясли бородами: слышали, слышали. Валентинин отец жестко сощурил глаза, приподняв револьвер, стукнул рукоятью по ладони:
— Раз идете поперек организации колхозов, пощады вам не будет никакой. Чтобы не было греха, советую, как родной брат: записывайтесь в колхоз. Не то… — он повел головой в сторону страшного аппарата, с помощью которого, оказывается, можно с самой Москвой разговаривать; не с районом, не с губернией — по-нынешнему областью, — а с самой Москвой, черт побери! Снова крякнул в кулак. — Не то придется указание товарища Сталина выполнить. Даю вам на размышления, граждане бухарские мужики, пять минут, — уполномоченный опять угрожающе поднял револьвер, ударил по ладони рукоятью, — ровно пять минут!
Отошел к окну, заложил руки назад, не выпуская из пальцев револьвера. Потом постучал рукоятью о ладонь — знакомый жест, — спиной, затылком он ощущал косые боязливые взгляды бухарских бородачей. Уполномоченный по организации колхозов был теперь твердо уверен: задание, которое ему поручили, он выполнит, мужики вступят в колхоз. Всту-упят — несмотря на глухой бормот, сопротивление, бледность щек и мокрые от пота лбы. Он еще несколько раз красноречиво стукнул револьверной рукоятью по ладони, потом повернулся, насмешливо сощурил глаза, окинул взглядом мужиков:
— Ну?
— Дык, — зачесались, завозились бухарские упрямцы, запуская пальцы в лохматые головы, захлюпали шумно носами, — дык…
— Согласны вступить в колхоз или нет?
— Согласные мы.
— Согласные — это хорошо, — одобрительно кивнул Валентинин отец, прошел к столу, где лежали ручка и бумага, уселся на старую скрипучую табуретку, из-под которой тут же выбежали два усатых, разбойного вида таракана, испуганных скрипом, проворно метнулись по полу в щель. Уполномоченному до тараканов не было никакого дела, он взял ручку, проверил, не застряла ли в сжиме пера волосинка, пальнул глазами в бухарцев: — Итак, кто первый?
Страшновато показалось мужикам быть первыми, просто не под силу. Поугрюмели они, посмурнели, уходя в самих себя, это не ускользнуло от уполномоченного, он с силой хватил рукоятью револьвера по краю стола — будто выстрелил, — губы у него побелели.
— Я вас сейчас на улицу выведу, у стенки построю, — просипел он, скользя взглядом по головам бухарских упрямцев, — и перестреляю, как мух! Для начала через одного, а потом всех подряд, тогда…
Он не договорил — бухарские бородачи начали подниматься со своих мест, — похоже, лед тронулся. Вот один мужик взялся дрожащими пальцами за ручку, хотел было вывести какую-то закорюку на листе бумаги, но уполномоченный остановил его резким движением руки:
— Погоди, я сам запишу тебя, не то ты мне сейчас всю бухгалтерию испоганишь. Я запишу, а ты очепяток, автограф свой поставь.
Что это за страсть божья — автограф, бухарские грамотеи, естественно, не знали, начали настороженно переглядываться: а вдруг с этим самым автографом уполномоченный их все-таки под монастырь подведет? Боязнь снова взяла бородатый бухарский люд.
— Не тряси коленками, мужики, я не кусаюсь, — прикрикнул тем временем уполномоченный, отстрелил взглядом второго грамотея, сунул ему ручку, — ставь крест в бумаге, — ткнул пальцем в место, где надо было расписываться, — или загогулину, что там у тебя лучше получается?
Мужик, сопя, захватывая губами бороду, старательно, крупно, вкось, подгоняя буковку к буковке, расписался.
Уполномоченный восхитился, покрутил головой: пхих, мужик-то, оказывается, грамотенку знает. Ласково потрепал его пальцами по руке, снова грохнул револьвером о стол.
— Следующий!
Шла коллективизация — процесс непростой, жесткий, предполагающий людские потери и материальные убытки, и Валентинин отец считал себя солдатом, которому поручено выполнять приказ, и он приказ этот выполнять должен во что бы то ни стало. И безразлично, какие методы солдат будет применять, исполняя свой долг. Тут разные методы хороши.
Бухарские бородачи записались в колхоз все, до единого человека. Но потом эта история всплыла — шило в мешке не утаишь, и поскольку в организации колхозов был замечен перегиб, Валентининого отца вызвали на бюро обкома партии.
Докладывал Карташов. Это его ребята наткнулись на художества уполномоченного, раскопали историю. Позиция Карташова была жесткая — гнать таких уполномоченных из партии! Но выгонять Валентининого отца из партии не стали — ограничились выговором. Он воевал, вернулся с фронта израненным и умер в том самом году, когда был открыт зереновский газ, первый в Сибири…
— Эх, ребеночка бы нам с Валькой, — неожиданно тоскливо проговорил Костя. Пощупал пальцами горло, словно что-то сдавило его.
Отозвался Карташов, он проговорил грубовато, без обычной в таких случаях затейливости:
— Кто ж тебе мешает?
— Не хочет Валентина.
— Ты же мужик! Должен настоять, доказать, кулаком по столу грохнуть, в конце концов! В наше время такого не было, чтоб бабы брали верх. Мужики жесткость проявляли, ставили баб на свое место, и все было как надо. На все сто процентов. Охо-хо. Ладно, не будем об этом. — Карташов попрочнее угнездился на лавке.
Костя подкинул в буржуйку новую порцию поленьев.
— Погоди кидать, жарко уже, — остановил Карташов. Он нагнулся, достал откуда-то бутылку. — Ты что, Володь, — пьешь?
— Не пью, но водку держу.
— На компрессы? — Карташов спрятал бутылку. — Пора с этим кончать, противно смотреть, что бывает… Пьет мужик, жена тоже начинает под влиянием муженька, — и хозяйство ко всем чертям под гору катится, хиреет семья. Разве это дело? В сельском крае земля тогда становится сорной, ненужной, любой варяг, к земле никакого отношения не имеющий, может гулять по ней вольно из края в край, — продолжал Карташов, — сеять, что ему вздумается, вести хозяйство, как заблагорассудится. От водки и бесхозяйственности потеряет нынешний крестьянин любовь к земле. К земле, которую не всегда надо трактором обихаживать, а иногда и собственными руками, дышать на нее, ибо земля не корябанье бездушного железа любит, а живую ласку. У крестьянина не должно быть одной заботы — отбарабанить в поле положенные часы и в сельскую кооперацию, к прилавку, где бутылки с яркими этикетками стоят, выпить чего-нибудь крепенького, заесть соленым огурцом. Много у него забот настоящих, кроме магазина, — Карташов похлопал себя ладонью по левой стороне груди, — вот где это сидит. Ох-хо-хо… Иначе… Вон случай у нас в городе произошел в аэропорту. Приходит, значит, самолет из столицы нашей Родины, подруливает к колченогому деревянному зданьицу — к аэропорту нашему, — не знаем, когда соскребем с земли, чтобы глаза не мозолил. Глушит самолет моторы. Ждет, когда подадут автотрап. Трапы обычно подают незамедлительно: рейс-то ведь — из самой Москвы, литерный. Стоит, значит, самолет, потеет, а трапа все нет и нет. Ну ладно, обычная задержка, с кем, как говорится, не бывает… Десять минут стоит — трапа нет, двадцать минут — трапа нет, тридцать, сорок — трапа нет и нет. Целый час минул, прежде чем кто-то вышел из себя: а где же, собственно, трап? Разгадка была простой: шофер на нем в соседнюю деревню за водкой уехал, — Карташов звонко щелкнул пальцем себя по кадыку — красноречивый жест, в объяснениях не нуждается, — чтоб было что во время работы принять. И после оной.
Буржуйка припекала, выбивала пот из-под лопаток. Блаженное состояние. Под щелканье дров, далекий, ровно бы из-под земли доносящийся гуд дизеля, скрип сосен, склонившихся над балком, хорошо думалось. И мысли были покойными, добрыми.
— Слушай, Сергей, трактор у тебя совсем из строя вышел?
— На мой взгляд, совсем. Завтра умельцы посмотрят — поставят точный диагноз.
— Дырявой ложкой много супа не наешь.
Утомленно зашумели сосны над балком — прошумели и затихли, крылом задел их свистун-ветер, ночной бегун, пронесшийся по реке на юг. Распугал осетров и щук, рыбью челядь, неспокойно чувствующую себя в черной водяной прохладе.
— О, — поднял палец Карташов, — ветер северный. Значит, тепло сегодняшнее — обманное. — Поглядел на Сергея, сутулящегося над столом. — Попытаюсь я тебе технику кой-какую достать. Может, чего и выйдет. А ты, Костюха, — он перевел взгляд на Костю, который крутил в руках пустой стакан, думал о чем-то своем, — слетай-ка ты, брат, домой. Семейная жизнь — она такая, что время от времени надо дома отмечаться.

Глава восьмая

…Так живое осталось с живыми, а мертвое было отдано мертвым.
Джейнс Олдридж

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.


Ф.И. Тютчев

Потянулись дни, один похожий на другой. Нельзя сказать, чтобы Рогозов чувствовал себя одиноко, нет — к одиночеству он привык, более того, считал, что это состояние должно сделаться частью натуры, такой же необходимостью, осознанным состоянием, чертой характера, иначе говоря, как потребность в общении. В старость, наверное, нельзя вступать без предварительной «подготовки», без испытания одиночеством. Человек ко всему должен быть одинаково подготовлен: к радости, к горю и, само собой разумеется, к старости, к смерти.
Вместе с тем Рогозов часто ловил себя на мысли, что жены ему не хватает, пусто и неуютно без нее, дело не клеится, топор из рук валится, рыба не ловится, боровая дичь мимо ружейной мушки пролетает, и осенние холодные дожди переносятся хуже обычного, допекают сильнее, чем зимняя пурга.
Но были вещи, которые и радовали его. Радовало, что сало по реке все же не пошло, задержалось. Вода хоть и студеная, но чистая и глубокая, так что зырянка явно села в Малыгине на пароход либо на катер-топтучку, спустилась вниз, к оживленным сибирским трактам, где есть люди, транспорт, богатые перевалочные села, похожие на города, есть и сами города… Сгинуть в дороге люди ей не дадут.
Хуже будет на обратном пути, когда морозы стиснут землю, начнут корежить ее — вот тогда зырянке нельзя теряться: зазеваешься и в мерзлый ком превратишься. Но Рогозов на этот счет был спокоен — все-таки тайгу зырянка знает хорошо, лучше, чем он, пришедший в лесную глушь новичком, для него тайга поперву была тягостной диковинкой, лишь потом жизнью сделалась, для зырянки же она с самого начала родной была.
Горела лампа-семилинейка, тускло освещая избу, с гулким брехом бегал по двору здоровенный кобель, волоча за собой цепь, изредка ему вторили тонкими деликатными голосами лайки. Мутные звезды заглядывали в окна, громко стучали ходики, а Рогозов, положив на стол отяжелевшие, устало ноющие руки — хотя уставать не от чего было, работы никакой, предзимье на дворе, мертвый сезон, а руки все ж гудят и ноют, застуженные, изломанные ревматизмом и годами, — думал, думал, думал… Вспоминал прошлое, Крым с его розовыми далями и ласковым теплом, первую жену Оленьку, прислушивался к самому себе. Что там, внутри? Может, родится какой-нибудь тоскливый позыв, или же все тихо?
Нет, спокоен был Рогозов; ничто не шевельнулось в нем в ответ на воспоминание — ушла та жена в небытие, навсегда ушла, не вернуться этому прошлому никогда.
Надо забыть, навсегда забыть, что Рогозов — граф, голубая кровь, что были когда-то поместья, южное солнце и райская жизнь. Теперь он — смерд, простой мужик-таежник, зверьем и бедой мятый, морозом каленный, пургою, как наждаком, чищенный, оглаженный до блеска, угрюмый, как одинокий ворон, — любому человеку он, нынешний, ровня и хищному зверю лесному тоже брат. И если он будет мнить себя «благородным» — пропадет.
Через несколько лет после освобождения к Рогозову как противоядие против одиночества пришла все же потребность делать что-то полезное не только для своей таежной заимки. Он, например, начал вести дневник, где мелким — каждая буковка с пшенное зернышко — почерком заносил сведения о погоде, о том, когда падает на землю дождь и какой он, проливной или мелкий, словно пыль, сколько дней в году светит солнце, когда выпадает снег, в какую пору глухари и тетерева выходят к человеческому жилью, когда перестает по реке ползти сало, замирает, на глазах превращаясь в прочный сталистый лед, и когда этот крепкий панцирь вода сбрасывает с себя, каков уровень в реке в разную пору и так далее… Рогозов вел наблюдения впрок, не думая, что они когда-нибудь пригодятся. Но и дневник не помогал преодолеть то, что называется одичанием.
Сейчас он взглянул на себя в черную гладь стекла, за которым виднелись мрачные макушки неподвижных деревьев, уловил плоское желтоватое отражение, присмотрелся к нему, пытаясь отыскать нечто такое, что напомнило бы ему его прошлое, черты прежние — гордые, но нет, не отыскал.
Вдруг ему показалось, что по двору кто-то ходит. Проворно дунул в горлышко лампового стекла, сбивая пламя, схватился за цевье двустволки, подтянул ружье к себе. Взвел курок, пока один — правый, затих, напряженно вглядываясь в черноту — не мелькнет ли там незнакомая чужая тень? И не послышится ль вкрадчивый недобрый шорох? Может, и кобеля уже нет, лежит прирезанный под забором, и кто-нибудь подпаливает сейчас его заимку с угла?
Внутри все похолодело… Но вот под самыми окнами, бряцая цепью, пробежал сторожевой кобель, деловито и спокойно обшаривающий углы таежной усадьбы, потом к окну подошла лайка Сима, умная, узкомордая, со смышлеными ореховыми глазами, сверкавшими в темноте, любимица хозяина, и Рогозов тихо опустил курок ружья. Чего только не померещится в тайге, когда с ней один на один остаешься! И лешаки, и дикие звери безжалостные. «Но все это ерунда, сущий пустяк по сравнению с человеком», — подумал Рогозов. От этой мысли губы сами расплылись в улыбке, вялой и жалкой. Он вглядывался немигающими глазами в черноту окна, успокаиваясь, — кобель звякает цепью, голоса не подает, не встревожен ничем, значит, никого из чужих поблизости нет.
Тяжелы ночи в тайге, не привык еще к ним Рогозов, хоть и немало дней и ночей провел в урманах в одиночку, и охотился, и орехи заготавливал — шишковал, и рыбу в реке брал — всегда один, а вот так жутко, как в эту хмурую предзимнюю пору, раньше не было. Даже сердце стонет — то ли от недоброго предчувствия, то ли к перемене погоды, то ли просто эта страшная могильная жуть — его жизнь — заговорила в нем, разбери. Когда Рогозов укладывался спать, рядом с собою ставил ружье с забитыми в оба ствола жаканами, откатанными вручную, — каждый мог оставить в живом теле настоящие дыры, целые куски мяса вырывал.
…А вскоре вокруг заимки завихрило, запуржило, с небес на землю обрушилась густая — ни зги не видно — крупа, она падала плотно, буквально лилась сплошным потоком из облаков. Когда же этот снежный бунт наконец унялся и Рогозов вышел за изгородь, он поразился строгой торжественности, тиши, какой-то заговоренности, царившим вокруг.
Выпал снег — и успокоилась природа. И на душе у Рогозова стало спокойно, исчезли страхи, холодная оторопь, оцепенение по ночам, когда он, вытянувшись на кровати, сторожко прислушивался.
Зырянка вернулась через два месяца, морозным солнцеликим утром, каких тут бывает мало — зори все в основном темные, свинцовые, недвижные от холода, в воздухе, кажется, навсегда застыл металл, бесчувственные, — а тут утро выдалось легкое, прозрачное, с длинными тенями, радостным визгом собак.
Рогозов вышел на улицу, захватил полным ртом воздуха, закашлялся: крутоватого замеса воздух-то, обжигает, словно спирт. Синие длинные тени, будто прилепленные к комельям деревьев, слепили. Рогозов стиснул глаза, нахлынуло неожиданно радостное чувство, по щекам покатились теплые дробины — слезы.
В это время за изгородью возникло движение, из сугробов выросли две темные фигурки, вначале одна, потом другая, воздух прорезал скрип. Рогозов вскинулся: кого несет? И почему собаки голос не подают, раз чужой идет? Лайки привычно барахтались в снегу, а лохматый угрюмый кобель-сторожевик стоял рядом с Рогозовым, широко раздвинув лапы, и, часто помаргивая, глядел на хозяина. В следующий миг Рогозов понял: вернулась зырянка.
Сделал было несколько поспешных шагов, но остановился, окорачивая себя: нельзя подавать вида, что обрадован, жену надобно держать в строгости. Усмехнулся: раньше у него таких мужичьих привычек не было. Подавил усмешку — там же решил, что с графским прошлым покончено.
Зырянка тем временем топталась у ворот, тщетно пытаясь открыть их, но таежные запоры крепки. Их сразу не возьмешь. Было слышно, как хрустел снег под ее катанками.
Рогозов медленно подошел к воротам, отпер их — даже не ворота отпер, а высокую, сбитую из толстых досок калитку, подождал, когда зырянка войдет, сделал небольшой шаг вперед, взял ее руку в свою, стянул с огрубелых, но душисто пахнущих мылом пальцев варежку — где-то доброе мыло зырянка достала, вот молодец! — прикоснулся к ним губами. Краем глаза отметил, что жена зарделась.
— Ну что ты, ну что… — забормотала она, выдергивая руку.
Улыбнувшись, Рогозов перевел взгляд на довольно плотно укутанного в одежки и оттого казавшегося круглым, как колобок, паренька, застывшего в проеме ворот. На отворотах суконной ушанки, которая была натянута на самый нос паренька, образовалась густая седина инея.
Поймав взгляд Рогозова, зырянка проворно повернулась.
— Он, — проговорила тихо, — он самый…
Рогозов кивнул. Спросил машинально, наверное, потому, что надо было что-то спросить:
— Ездила тяжело?
— А ныне никто легко не ездит.
И будто отрезвила Рогозова — тот хлопнул рукавицами, засуетился, высоко поднимая локти:
— Пошли-ка, дамы и господа, в избу.
В избе паренек разделся, оставшись в довольно справных брюках в рубчик и рубахе с косым крестьянским воротом. Он был коротко острижен, очень коротко, чуть ли не наголо, лицо у него было круглое, с розовыми здоровыми щеками, покрытыми белесым пухом, нос прямой, с двумя родинками на крыльях, расположенными симметрично, похожими на шляпки гвоздей, лоб низкий, гладкий, с плотной кожей, собранной на переносице в складку, бровки рыжие, поставленные торчком, отчего на лице застыло удивленное выражение, а вот глаза — те были отцовскими: маленькие, яростные, упрямые.
— Значит, Димитрий? — задумчивым тоном спросил Рогозов. — Митя?
— Так точно, — неожиданно по-военному четко отозвался паренек, и это понравилось Рогозову. Голос у паренька был высоким, крепким, певец из отрока может вырасти.
— Митя Окороков?
— Окороков.
— А я хочу, чтобы ты Рогозовым был. Понял? Об этом мы… с твоим отцом когда-то договаривались.
— В лагере?
Рогозов поморщился — не надо было пареньку знать такие подробности: лагерь не лагерь — какая разница? Но раз уж знает, то надо дать некоторые пояснения.
— Мы не только в лагере вместе были, а и на фронте. В атаку на германца ходили, в штыковую… — тут Рогозов поймал себя на некой неточности: не ходил ведь он в штыковую на немцев. Зачем сказал неправду — неужто с одной целью: задобрить этого шпингалета? Хмыкнул недовольно, в тот же миг отметил, что маленькие неяркие глаза Мити Окорокова расширились от интереса, светилось в них любопытство живое, и недовольство Рогозова на себя тоже сменилось любопытством к пареньку. — И жить теперь ты будешь с нами, — он повел головою в ту сторону, где были его хоромы. Добавил тихо, стараясь, чтобы в голосе прозвучала горечь: — Так велел твой отец, прапорщик Окороков.
— Вы тоже офицером были? — У паренька был действительно резкий голос, чистый и звучный.
— Тоже.
— Прапорщиком?
Рогозов усмехнулся:
— Поручиком.
Дмитрий помолчал немного, потом кивнул: ответ его устроил.
Рогозов подумал, что сейчас он будет о фронте, немцах, службе военной расспрашивать, но тот сосредоточился на какой-то своей думе и молчал.
Опустившись на длинную, хорошо оструганную лавку, прибитую к стене, Рогозов провел ладонью рядом с собой, приглашая паренька сесть. Тот сел, сложил ладони вместе и, не зная, куда их спрятать, сунул между колен. Обычный мальчишеский жест, ничего особенного в нем нет, а у Рогозова он вызвал неожиданную душевную размягченность.
— Отец у тебя был храбрым человеком, — Рогозов похлопал паренька по плечу, повторил: — Храбрым. И завещал, чтобы я вырастил из тебя достойного человека.
Так в семействе Рогозовых появился приемыш. Рогозов решил научить приемыша тому, что познал сам, — не тратить попусту пороховой запас, когда идет охота, делить хлеб и мыло на пайки с помощью нитки, из звериного пузыря выделывать оконное стекло, спасаться от болей травами, из березовой коричневой мездры заваривать чай, ничем не отличающийся от настоящего, обрабатывать быстропортящиеся звериные шкуры, укреплять волосы на голове, когда от цинги они выпадают клочьями, гвоздем добывать огонь, другим вещам. Он даже некоторым французским словам и английским песням пытался обучить Митю. Многому нужному, а порой и ненужному обучил — тому, что приобрел в жизни он сам.
И Митя Окороков — он так и остался Окороковым, Рогозов подумал-подумал и не передал ему свою фамилию, хотя поначалу хотел — хватко и умело осваивал рогозовскую науку, многое усвоил, кроме, пожалуй, английских песен и французского языка, — все это он решительно вытряхивал из памяти, как вообще не имел склонности читать и получить какое бы то ни было образование. Рогозов огорченно морщил лоб: эх, неплохо бы было, если приемыш усвоил, например, азы математики, тем более начала инженерных наук, но Дмитрий на это был неподатлив… При всей неспособности постигать азы просвещения имелась в приемыше практическая хватка, она была в крови у него заложена — в буквальном смысле «мертвая хватка».
Рогозов ни разу не поинтересовался ни у зырянки, ни у самого приемыша, как тот жил в Омске, где находится его мать, кто она и вообще жива ли, остались ли у него родные. С него довольно было, что жена оформила усыновление Дмитрия.
И стали они жить втроем.
Как-то утром, в августовскую, уже темную для тайги пору, перед рогозовским таежным домом остановились двое верховых в форменных фуражках. У него сжалось сердце: заплатил же он за свое прошлое как положено по закону, неужели?.. Он вышел во двор и стоял не двигаясь, смотрел через забор на фуражки верховых. Один из них спрыгнул с коня легко и беззвучно, удара подошв о вытоптанный глиняный пятак перед воротами не было слышно — всадник был ловок.
Лохматый угрюмый кобель, заметно уже постаревший, с гноящимися, но еще зоркими глазами, шевельнулся неподалеку, раскрывая клыкастую черную пасть. Рогозов сделал ему знак рукой: молчи, мол, и пес, умный, все понимающий, не произнес ни звука, снова улегся на землю, пристроил тяжелую голову на лапы, сделал вид, что задремал, а на самом деле внимательно следил за приехавшими, готовый в любую минуту вскинуться.
Спешившийся умело справился с мудреным запором, решительно шагнул во двор. Коротким рубящим жестом вскинул руку, коснулся пальцами козырька, приветствуя Рогозова!
— Здравствуйте!
Рогозов никак не отозвался на приветствие, и тогда приезжий сощурил веселые медовые глаза:
— Может быть, кружка воды найдется, а, хозяин? Пить больно хочется.
Молча повернувшись, Рогозов пошел в дом. Приезжий — за ним, быстрым оком своим оглядывая крепкое рогозовское хозяйство, лаек, лежащих под стенкой дома, настороженно застывшего пса, разлегшегося у забора, огромную поленницу дров под навесом, от тяжести своей готовую завалиться.
В сумеречных сенцах Рогозов зачерпнул ковшом воды, пахнущей рыбой и травой, подал приезжему. Тот кивнул, произнося что-то невнятное, выпил, отер соломенные чапаевские усы ладонью.
— Товарищ Рогозов вы будете?
Рогозов даже вздрогнул от неожиданности: до сих пор его никто не называл товарищем, все «гражданин» да «гражданин», хотел было поправить приехавшего: мол, птица, которая умеет летать, дворовому запыленному куренку не товарищ, но сдержался, ответил глухо:
— Я буду.
— Неплохо живете, — похвалил военный. В ответ на эту похвалу в Рогозове вдруг поднялась злость: чего ему надо, этому человеку? Но Рогозов сдержался и на этот раз — привычка уже выработалась, промолчал. — Что, в сенцах так и будем тары-бары вести? — задал тем временем вопрос приезжий.
— Проходите, — помедлив, раскрыл Рогозов дверь, ведущую в дом, а тот пригнулся, хотя пригибаться не надо было — Рогозов выше его ростом был и проходы, двери под себя рубил, переступил через порог.
— Неплохо, неплохо, — пробормотал приезжий, оглядывая избу. На полу лежали две громадные медвежьи шкуры, было прохладно и уютно, в углу посвечивали накладным серебром иконы, под ними мерцала тихим пламеньком лампадка, на стене висели два ружья — недурные пищали, старательно сработанные, а значит, и бьющие точно, дробь горстью летит, а не вразброс — это военный заметил сразу, глаз у него был зорким, за все цеплялся, замечал нужное, главное и, не задерживаясь, скользил мимо второстепенного. В замысловатых багетных рамках висели фотографии. Приезжий присмотрелся и ахнул: почти на всех фотографиях были запечатлены царские офицеры.
Он даже руку протянул к кобуре, но расстегнуть ее не решился. Проговорил тихо:
— Не годится ведь это держать.
— Что? — спросил Рогозов, как бы не понимая, чего от него хотят.
— Офицеров не годится держать.
— А я за них полный срок отбыл, от звонка до звонка, как говорится. Теперь живу на свободе, что узаконено конституцией, весь свод прав и обязанностей знаю, а распространяется он, как вы знаете, на каждого гражданина. И как всякий гражданин я волен в своих пристрастиях.
— Понятно, — прежним тихим голосом произнес приезжий. — Ладно, живите, как можете. Только не злоупотребляйте.
— Итак, чем обязан? — сухо поинтересовался Рогозов.
— Хотим пригласить вас на вольную работу. Инженером.
— В какую организацию? — Рогозов опешил от этого предложения.
— На строительство железной дороги.
— Не знаю, буду ли я вам полезен. — В памяти Рогозова, обгоняя друг друга, пронеслись картины недавнего прошлого.
— То не мне, то начальству ведомо, — сказал военный.
— Есть у меня время, чтобы подумать?
— День… Хватит?
— Если можно, два. — Рогозов пока еще не знал, зачем ему нужно выигрывать время, но чутье подсказывало: если можно оттянуть, то надо это сделать. — Обмозговать нужно, с женой посоветоваться. Сами понимаете, жизнь есть жизнь.
— Жена где же?
— За ягодами ушла. Спозаранку, на рассвете еще.
— Не боится одна?
— Чего ей бояться? Таежница. А потом она не одна — с пасынком.
О том, что Митя взял с собою ружье, патронташ, в котором половина зарядов была с пулями ручной прокатки, а они даже камень разбивают, не то что медведя или волка валят сразу, Рогозов промолчал. Зачем это знать приезжему? А тот сжал губы, бросил косой насмешливый взгляд на Рогозова.
— С пасынком, говорите? Велик ли пасынок?
— Бороду еще не бреет, — неопределенно ответил Рогозов.
У приезжего собрались у глаз веселые морщинки. О чем он думал, не понять, не догадаться, но у Рогозова отчего-то запершило в горле, под лопатками стало холодно покалывать: он понял вопрос по-своему. Приемыш-то действительно велик, мужиком стал, а не пацаненком, в соку парень, женихаться уже может. А вдвоем с зырянкой в тайге… и рядом никого больше нет…
— Хорошо, я передам начальству, что вы просите два дня на размышление, — сказал военный, поправил кобуру на поясе и вышел из горницы. Находясь в сенцах, выкрикнул: — А офицеров все же не пропагандируйте. Может плохо кончиться.
Собаки молча проводили его за ворота. Рогозов из окна проследил, как он взлетел в седло и, врезав плеткой по лошадиному крупу, снялся с места вскачь. За ним, низко пригибаясь к конской гриве, помчался второй.
Не долго думая, Рогозов занялся делом: начал собирать себе припасы — положил в мешок вяленого мяса, которое он не раз ел в Крыму, его здорово умели делать татары, Рогозову всегда нравился его вязкий вкус, его сочность и свежесть, что, казалось бы, совсем не совместимо с любым вяленым продуктом, будь то мясо или рыба. А оно не только остается всегда мягким и свежим, но может долго храниться не портясь, плесени и загниванию не поддается. Рогозов, очутившись в положении отшельника, научился приготавливать это мясо так же искусно. Сложил в мешок и несколько кусков рыбы, завернув их вначале в одну чистую тряпку, потом в другую, чтобы рыбный дух не добрался до мяса — пропахнет мясо и невкусным станет; две ковриги свежего, только вчера испеченного зырянкой хлеба, хотя две ковриги — этого мало. А вот мясо и рыбу можно было, в общем-то, не брать — Рогозов делал это из-за перестраховки. Хлеб же надо было брать обязательно — каравай в тайге не испечешь. Положил также несколько крепких глудок соли, жестяную коробку с чаем, проверил еще раз мешок, осмотрел лямки, прочны ли они, не будут ли тереть плечи, остался доволен. Второй мешок, поменьше и полегче, приготовил для Мити. Вышел на улицу — надо было покормить собак. Те, поняв в чем дело, окружили хозяина, молчаливые, преданные, с жесткими узкими глазами, к ласке и к побоям одинаково привыкшие.
— Ах вы, собаченции мои добрые, — потеплевшим голосом проговорил Рогозов, потрепал по голове одну лайку, другую. Собаки сбились в тесный клубок — ласки хозяина для них были редкостью.
Рогозов принес собакам чугунок с остывшей похлебкой, загодя сваренной зырянкой, потом достал в кладовке сухого мяса, кинул каждой по куску. Сторожевому кобелю тоже выделил кусок, тот зажал его в передних лапах, словно кость, вгрызся старыми ослабшими зубами, роняя на землю слюну.
Зырянка с приемышем вернулась под вечер, когда небесный под уже не бруснично, а клюквенно зарделся, потемневший лес наполнился гулкой тишиной и сразу в нескольких местах начали свой хлопотливый отсчет кукушки.
Встретив своих у ворот, Рогозов внимательно поглядел в глаза зырянке — вопрос приезжего не выходил из головы, — пасынку своему, но ничего подозрительного не заметил — это-то и плохо, повел головою в сторону:
— Несите ягоды в избу.
Потом, сбивая с плеч наседающих комаров, прошел в избу сам. Сел на лавку.
— Ягода добрая?
— Не очень, — отозвалась зырянка, — много ягоды солнце пожгло. Но на варенье хватит, зиму зимовать можно спокойно. — Помолчала. — Пока смородину да малину брали, а морошку, ту смотрели, где и как ее взять. Не созрела еще.
За морошкой поспеет брусника, после нее — клюква, брусничную и клюквенную завязь Рогозов тоже видел во многих падях, бог даст, будет взято и это, а с брусникой и клюквой никакая зима, никакая болезнь не страшны.
Рогозов почему-то все думал о ягодах, но тут же выбросил пустяки из головы. Сказал, что ему надо уходить в тайгу, может быть, даже надолго, до снега. Без Рогозова зырянке надлежало одной встретить двух военных, хорошо объяснить им, куда и почему ушел Рогозов, почему отказывается работать на стройке. Рогозов испытующе поглядел на зырянку: сможет она их убедить, что ему лучше жить в тайге? Сумеет ли быть твердой? Мудреная это наука — житейская дипломатия, но без нее, увы, и в тайге шагу не ступишь.
Утром Рогозов вместе с Дмитрием ушел в тайгу. Зырянка долго стояла у ворот, глядя, как они шагают вдоль реки по тонехонькому стежку, едва приметному среди травы, сгорбившиеся под тяжелыми мешками, чуть ли не с головой иногда скрывающиеся в высоких, прокаленных солнцем зарослях медвежьих дудок, от малого прикосновения роняющих на землю лаково гладкие твердые семена. Пасынок раза три или четыре оглянулся, и зырянка видела его растерянное лицо, а вот Рогозов, тот не оглянулся ни разу.
На глаза зырянки наполз туман, ей почему-то было жалко и себя, и Рогозова, и приемыша — всех вместе, почему-то страшилась она дня нынешнего и дня будущего. Никогда не боялась того, что будет завтра, а вот сейчас почему-то испугалась. Видно, человек так устроен: неизвестность всегда пугает.
Да еще примету плохую усмотрела зырянка: слишком много грибов появилось в тайге, стоят боровики, подберезовики, сыроеги, чернушки, крепкие, соком налитые, с тугими шляпками, обрызганные росой, поблескивают призывно — не грибы, а загляденье. Но только с виду загляденье. Стоит их срезать ножом либо поддеть палкой, как наружу лезут черви — непривычно темные, жирные, проворные. Усмотрела эту примету зырянка, но никому о ней не сказала, заперла в себе.
Не ведала она, что изобилие грибов в тайге отметил и Рогозов; он все — и грибы, корешки отдельно, шляпки отдельно, разглядывал, и червей даже. «Тьфу, черт!» — плевался он, бросая грибы на землю и вытирая руки чистым, вырезанным из льняного полотна платком. Можно было только догадываться, к чему эта худая примета — обилие червивых грибов, что стоит за ней, какие напасти, да лучше никому об этой догадке не сказывать. И он и зырянка, люди суеверные, не сговариваясь, сделали одно и то же.
Скрылись Рогозов с приемышем за увалом, проглотила их тайга, а зырянка все еще продолжала стоять у ворот, вслед им глядела, часто смаргивая ресницами слезы — без людей любой дом сир и глух, жить в нем одной — худое дело. Печаль наползла на лицо зырянки. Она готова была побежать вдогонку за Рогозовым и приемышем, просить, чтоб и ее взяли в тайгу, и сделала уж было несколько шагов, но остановилась, вспомнила: а дом на кого оставить?
Не на кого. Значит, надо самой в нем оставаться.
На следующий день приехали те же двое верховых — один светловолосый, смешливый, с соломенными усами и зоркими быстрыми глазами, другой — строгий, медлительный, с хмурым лицом, посеченным рябью.
Узнав, что хозяина нет дома и выслушав объяснения зырянки, приезжие переглянулись.
— Сбежал, значит, — почему-то весело проговорил светловолосый. Характер у него, видать, был веселый, не привык человек кручиниться, нагонять на себя печаль в сутолоке будней. — От черт! Я так и подумал, когда он отсрочку попросил, — объяснил он своему хмурому товарищу, — не будет он у нас работать, нет. Сколько волка ни корми…
Строгий и медлительный, не меняя своего хмурого выражения на лице, покивал, соглашаясь со светловолосым: враг народа этот граф-лесовик, что с него возьмешь. Пригрозить надо было — тогда не сбежал бы. Но не было такого приказа — припугивать.
— Когда вернется, не сообщил? — поинтересовался веселый военный у зырянки, уставил на нее свои светлые зрачки, отчего зырянке сразу сделалось тревожно, она растерялась, — язык во рту совсем перестал поворачиваться. Помотала головой: не знаю.
— Ладно. В тайге его искать — все равно что гвоздь в скирде, — заключил светловолосый, легко вскочил на коня. Крикнул весело и звонко, как мальчишка: — Прощай, хозяюшка! — Как в тот раз, огрел коня плеткой по блестящему сытому крупу и поскакал прочь от рогозовской заимки. Его хмурый спутник — следом.
Зырянка потом и так и этак прикидывала, правильно ли она выполнила наказ Рогозова, все ли верно сказала, не подвела ль мужа, и невольно робела, будто в чем-то была уже виновата.
Вернулся Рогозов с приемышем не скоро — на землю уже иней по утрам падал, дни сделались короткими, как птичий шажок, вечера — тоскливо-пустыми, бесконечно долгими в своей пустоте, полными ожидания. Вернулись таежники исхудавшие, с посеревшими лицами, в обтрепанной одежде, но на санях — громоздких и в то же время легких, их руками сделанных, тащили их сами, на санях грудилась хорошая добыча: битые, уже очищенные и выпотрошенные утки, присыпанные солью, гуси, три мешка с кедровыми орехами, замороженные свежие муксуны, отдельно в мешке — вяленые, а сверху на санях лежали три черные, совсем недавно подбитые палюшки — тетерки, эти для сиюминутного варева.
Рогозов был здоров, а вот приемыш — нет, он тонко, по-заячьи жалобно, остро вскрикивал, прижимая к себе руку, обмотанную старой тряпкой.
— Что это? — зырянка поспешила к приемышу.
Рогозов остановил ее резким движением руки.
Что за беда случилась в тайге — ни Рогозов, ни приемыш ей не рассказывали: беда, и все! У Дмитрия на левой кисти нет теперь двух пальцев — указательного и среднего, — это она узнала. Рогозов был мрачным — несколько дней он вообще не разговаривал, приемыш же в ответ на расспросы только постанывал, мотал обмотанной холстиной рукой.
Как-то Рогозов оборвал его стоны.
— Молчи, дурак! — так он раньше никогда не говорил. Смерил приемыша взглядом с головы до ног, постоял немного, засунув большие пальцы рук за брючный ремень. — Может, к лучшему, что пальцев у тебя теперь нет. Понял?
Приемыш перестал стонать, весь сжался в комок, посмотрел на Рогозова снизу вверх невидящими и пустыми от боли глазами, и зырянке стало еще больше его жаль.
Рука заживала медленно. Когда сняли повязку, то увидели страшноватую клюквенно-красную трехпалую клешню вместо кисти. Увидев ее, Дмитрий стиснул зубы, чтобы не расплакаться, маленькие глаза его округлились, была видна в них обида, обида и злость.
Немного постояв над приемышем и внимательно оглядев кисть, Рогозов кивнул одобрительно:
— Ничего.
Зима была в тот год затяжной, жесткой — в марте и даже в начале апреля землю корежило от морозов так, что остекленевшие болота разрывало, мерзлые комья летели вверх, птиц стужа не жалела, мертвые тетерева на снегу десятками валялись, воздух обжигал лицо до красных волдырей, стоило только высунуться из тепла на улицу, деревья мороз рассекал от макушки до комля, словно молнией, и, разрубленные ударом, они валились в разные стороны с предсмертным стоном, вздыбливая жесткий, как окалина, снег, круша соседние деревья.
Когда пришла весна, тайга была необычно молчалива — ни птичьих голосов в ней, ни тявканья лисиц, ни волчьего воя. Лишь одни хмурые вороны, в угрюмом карканье разевая рты, летали над деревьями, стремительно ныряли вниз, если видели что-нибудь съестное, снова поднимались над землей.
Странная и страшная была та весна, таежники ходили с иссохшими, черными лицами — подчинились суровой природе, как все живое в ней тогда.
Приемыш стал угрюмым, отдалился от Рогозова и зырянки, которую это задевало, она, словно бы чувствуя за собой какую-то вину, старалась задобрить Митю, подкладывала ему за обедом кусок посытнее, полакомее, на что приемыш не обращал внимания, равнодушно поглощал пищу. Рогозов же, в свою очередь, на Митю совсем внимания не обращал, спокойно ловил его яростный, полный горечи взгляд и не делал никаких попыток приблизить его к себе, подбодрить, согреть.
Что-то между Рогозовым и приемышем произошло, а вот что — зырянка не могла понять.
Митя мужал и становился сильней. Лицо у него было круглым, полным, с волевым тяжелым подбородком, рассеченным посередине ложбинкой. Он почти не подрос, но в плечах раздался — мужичок с ноготок вроде бы с виду, но такой, что, если двинет коня кулаком по звездочке, украшающей лоб, с копыт конь свалится.
В конце июня перед заимкой, заглядывая через изгородь, пытаясь увидеть кого-нибудь из людей, остановился всадник. Вид у него был утомленный, одежда покрыта дорожной пылью.
— Эй, есть тут кто? — крикнул он, приставил ладонь ко лбу, всматриваясь в окна заимки.
Оглядев его сквозь редкое сито занавесок, Рогозов кивнул зырянке: выйди, мол, узнай, чего этому орлу надо. Зырянка вышла к всаднику, тот расстегнул брезентовую полевую сумку, неуклюже гнездившуюся на боку, достал синюю потрепанную тетрадь, развернул, дал зырянке расписаться, сунул в руки какой-то клочок бумаги и, не глядя больше ни на зырянку, ни на заимку, погнал дальше своего запаленного коня.
Когда зырянка вернулась в хату, лицо ее было растерянным, постаревшим. Мрачный, мало на что реагирующий Рогозов посмотрел на нее сочувствующе, спросил тихо:
— Что случилось?
Та проговорила на едином дыхании, слепив все слова в одно, без пауз:
— Война, немцы на нас напали, Гитлер.
— Ну и что? — спросил спокойно Рогозов.
— Как что? Дмитрию вот бумагу прислали. На войну берут.
— Когда немцы напали, не сказал?
— Да в нонешнем месяце. Двадцать второго числа.
— Двадцать второго июня… — лицо Рогозова стало задумчивым, — сегодня — тридцатое. Семь дней идет война, а мы ничего не знаем. — Взял повестку из рук зырянки, прочитал ее один раз, другой, хмыкнул. — А ведь повезло дураку. Как никому повезло.
Зырянка сморщила лоб в немом вопросе.
— Пальцев у него на руке нет, — пояснил Рогозов. — С целой рукой его бы за милую душу на фронт загребли, под пулеметы сунули, а нет пальцев — значит, инвалид. Фронт откладывается. Двадцать второго июня, — снова произнес Рогозов задумчиво, — а сегодня тридцатое… Интересно, дойдут они до Сибири? — Зырянка сразу и не поняла, кто это такие «они». — Вряд ли. Да и нужны ли им эта прель, болота и урманы, гнус и комарье, а?
Дмитрия действительно не взяли в армию, он остался на таежной заимке бить зверя, ловить рыбу, шишковать, давить из орехов масло. Фронту помогать надо было — установили им налог, и скрепя сердце Рогозов сдавал его.
Строительство дороги, на которое приглашали Рогозова, было приостановлено. Когда не стало людей и стройки под боком, Рогозов спокойнее себя почувствовал. На всякий случай завернул на стройку, проверить, действительно ли это так. Походил среди штабелей черных, пропитанных вонючей смазкой шпал, аккуратно уложенных по обе стороны насыпи, палкой сбивал грязь, прилипшую к смазке. Веяло от брошенной стройки бесприютностью.
Склонив седеющую голову, Рогозов задумался. Свинцом набрякло лицо, подбородок и скулы тоже будто бы свинцовыми сделались, под глазами густые тени проступили. О чем он думал?.. Походил, походил, потом круто повернулся и, сгорбленный, покорный, постукивая палкой по земле, сбивая ею же сухие головки высоких цветов, двинулся назад.
Рогозов бил зверя, много бил. Если была зима — на нартах возил сдавать добычу, если лето — сплавлял по воде. Охотничал исправно. Иначе было нельзя: время трудное, и Рогозов прекрасно понимал, что если не будет сдавать мясо, шкуры, рыбу государству, если не будет делить со страной свой труд, как и каждый тыловик, не будет работать для фронта, то ему этого справедливо не простят.
Митя еще больше окреп за это время — не по дням, а по часам наливался силой, и Рогозов начал посматривать на него с опаской: конфликтовать с таким уже нельзя — махнет рукой, пусть и покалеченной, долго помнить будешь. Но тем не менее Митя исправно помогал ему — понимал, видно, и он ответственность момента, а может, побаивался, что, невзирая на увечье, отправят его поближе к фронту или прямо в армию, вo второй эшелон, ездовым: чтобы лошадью командовать, «но-о» и «тпр-ру» выкрикивать, не обязательно иметь здоровые руки.
А потом пришла победа — желанный день, весенний и яркий, как звезда, и Рогозов не знал, радоваться ему или печалиться.
Пробираясь как-то с собакой мимо законсервированной железнодорожной стройки, он заметил там движение — по рельсам, дробно полязгивая колесами, ползла довольно шустрая, окрашенная в защитный военный цвет дрезина, какие-то люди в гимнастерках с серебряными погонами обследовали штабеля шпал, утрамбованные снегом и дождями холмы гравия и песка. Рогозов, затаившись в кустах, долго смотрел на людей в гимнастерках, прикидывал, как и они, будет здесь строительство дальше продолжаться или умрет оно окончательно? Как инженер, сохранивший остатки знаний, Рогозов считал, что дорогу вести здесь не резон — все равно ее засосут болота, съедят рельсы, шпалы сгниют, комарам и мухам на корм пойдут… Нет, не дело это — вести здесь дорогу. Но так ли думают об этом специалисты в командирских гимнастерках с серебряными погонами?
На всякий случай — от беды подальше — Рогозов решил не попадаться им на глаза. Бесшумно попятился в заросли и растворился в тайге: Рогозов за эти годы настоящим таежником стал, будто тут, в лесу, родился, тут, в лесу, и вырос — достиг, чего желал. «Человек привыкает ко всему, — думал он, — в стадо посади — зверем сделается, в кроличью клетку засунь — кроликом станет, познакомь с попугаями — одним попугаем будет больше». И все-таки уставал он в тайге, когда ходил за зверем или, хватая ртом черную вонючую жижку, пахнущую железом и керосином одновременно, выуживал из болотных топей подбитых уток, — лайки его «болотную науку» не понимали, они все больше к крупному зверю тянулись. Рогозова злила эта «специализация» и он бил собак; уставал, когда вместе с легкой и злой стаей своей окружал логово колчелапого лесного хозяина, когда тянул по берегу сеть, выбирая из черной холодной воды щекура, муксуна, пелядь. А причина этой усталости одна: годы подошли, здоровье начало сдавать.
У Мити кличка подходящая появилась, из Малыгина пришла, попрочнее фамилии прилипла — да что там фамилия! Фамилия — это пустяк, наносное, попадание из тысячи одно, редко фамилия отражает суть человека, истинное «я» его; Рогозов знавал человека с поросячьим лицом и повадками борова, который носил благородную старую фамилию Вяземский, а простая «смердова» фамилия Холопов принадлежала графу, храбрецу и красавцу, офицеру, удостоенному четырех «Георгиев», — словом, фамилия никогда не отражала и не будет отражать истинной сути человека, это способна сделать только кличка. Кличка у Мити была запоминающаяся — Клешня!
Как-то черной августовской ночью Рогозов проснулся от ощущения полной пустоты в доме. Вчера он, уставший, забрызганный грязью, исцарапанный сучьями, злой, уже впотьмах ввалился в дом — охота была пустой: будто бы вся дичь бесследно исчезла, сквозь землю провалилась, — гася в себе злость, стискивая зубы, разделся в сенцах, аккуратно повесил брюки, брезентовую куртку, затем, оставляя мокрыми носками следы на полу, прошел в избу.
Свалился и мгновенно ухнул в беспамятный прозрачный сон — без видений, без возвратов в прошлое, без предчувствий и маеты, которые нам, как правило, преподносят сны. Но этот сон, несмотря на свою прозрачность, был неприятно тяжелым. Рогозов хотел было закричать во сне, но не закричал — пересилил в себе крик и проснулся, схватился рукою за горло…
Тут-то его и поразило ощущение необычности, тишины, пустоты. Будто он один находился в заимке. А где жена-зырянка, где приемыш? Помаргивая глазами, попробовал вглядеться в темноту, разобрать, где домочадцы, но нет, не разобрал — мерцало перед ним что-то, струилось, шевелилось, будто живое, но все это — простое движение ночной тьмы.
Закряхтев недовольно, Рогозов поднялся с постели и босой, ощущая ступнями холодную сухость пола, прошел в сенцы, оттуда на улицу. Глянул на небо, подивился обилию звезд, толкотне в выси, хотя месяц еще только-только народился и не стал еще полноценным ночным светилом, — все вокруг было залито зловеще голубоватым мертвым светом.
Босиком прошлепал по двору за угол дома и остановился — в тени стен, сгрудившись в кучу, сидели его лайки, тоскливо мерцали их глаза. Обычно ласковые, покорные, они всегда вились возле хозяина, норовя прижаться к ноге, лизнуть в руку, заглянуть в лицо, а тут нет, — что-то в собаках было враждебное, чужое.
— Вы чего, вы чего это? — забормотал Рогозов, протягивая к ним руки.
Вдруг одна собака задрала голову вверх, ловя мерцающим взглядом звезды, и тихо, горько, вышибая у Рогозова из глаз старческие слезы, завыла.
— Чего?
Оборвав вой на высокой ноте, собака вдруг заворчала. На кого заворчала? Хозяин ведь.
— Ошалела? Пристрелю! — жестко и холодно пробормотал Рогозов.
Собака снова завыла. И тут Рогозов замер. Он уж подумал, что собаки волков чуют, вот и нервничают, в напряжении находятся, но эта мысль отпала. Во-первых, волки бы обязательно отозвались на собачий вой, а во-вторых… Во-вторых, никаких волков поблизости нет, Рогозов это знал точно. Дважды пробовали поселиться — он их выкурил. Злоба поднялась на собак в душе у Рогозова.
— Пристрелю ведь. Ей-богу, пристрелю! Пристрелю-ю-ю…
Тут к первой лайке присоединилась вторая, взрезала воздух высоким слезным голосом, припала на передние лапы, прогибаясь в спине, будто у нее был перешиблен хребет, потом и третья начала подвывать, вторя своим товаркам, страшно ощеривая узкую пасть и выкатывая из глазниц ставшие злыми и круглыми глаза.
Боком, боком, обжигаясь босыми ступнями о холодную землю, Рогозов двинулся в сторону амбаров, которых на заимке было несколько, — хранился в них разный хозяйственный припас, продукты, шкуры, рыба, хлам, что успел накопиться за годы, и его жалко было выбрасывать, разное добро его жены, скользнул взглядом по запорам. Все замки были на месте, кроме… С одного амбара замок был содран, длинная железная скоба-перехват сдернута с дужки и брошена на землю.
«Кто это? Кто посмел? — Рогозова всего передернуло. — А собаки куда глядели? Ни одна не гавкнула, о ворах не предупредила! Перестреляю всех!»
Он двумя прыжками пересек пространство, отделяющее его от амбара, рванул на себя тяжелую дверь, чувствуя, как от напряжения свело лицо, а в ноздри шибануло горьким травяным духом полыни и чернобыльника. В амбаре было темно, не разобрать, что где находится, что взято ворами, а что нет. Справа, на малом деревянном конике, всегда стоял заправленный фонарь — старая, зарешеченная проволочной обвязкой «летучая мышь», рядом с фонарем находились спички. Он пошарил рукою по конику, под пальцами громыхнула коробка.
Рогозов скребнул спичкой по боковине коробки, сунул загоревшуюся головку под приподнятое стекло лампы, торопливо зашарил глазами по амбару, натыкаясь взглядом на мешки, сундуки, старые продавленные чемоданы жены, и вдруг увидел, что сверху, из темноты, куда не пробивался свет фонаря, свешиваются ноги, узкие в лодыжках, широкие в ступнях, тянутся пальцами к земляному полу, но не достают до него. Рогозов захрипел, выдавил из себя вместе с хрипом одно, всего лишь одно слово: «Нет!», рухнул на утрамбованный земляной пол амбара.
Над ним, вытянув ноги, висела зырянка.
У кого спросить, почему она повесилась — н-ну почему? — кому задать этот вопрос?
Он долго лежал недвижно, не шевелясь, не слыша собачьего воя на дворе, не чувствуя крутого травяного духа, которым пропитался амбар — стены были завешаны сухими пучками, из которых в долгие трескучие зимы зырянка готовила целебные отвары, — не видя мертвенного синего света звезд и луны, залившего дверной проем. Потом поднялся, страшный, с ввалившимися темными щеками, исполосованными продольными морщинами, с твердо сжатым ртом, поставил стремянку, валявшуюся на полу, перерезал веревку, размотал ее, освобождая перехлестнутую шею, подхватил тяжелое тело, не давая ему упасть на пол.
Медленно пересек двор, неся зырянку в дом, не замечая ничего вокруг — ни испуганного пластания собак, на брюхе ползущих за ним, ни того, что свет звезд увял и ночная чернота, сгустившаяся на западе, в противоположной стороне неба уже дала слабину, стала пожиже, там образовалось легкое водянистое зарево, ни недоброго лета неуклюжих ночных птиц, носящихся над головой, ни озабоченно-докучливого писка голодных на рассвете комаров.
Уложив зырянку на постель, он неслышно метнулся в закуток, где обычно ночевал приемыш. Постель Клешни была смята и пуста. Рогозов сдернул со стены Митино ружье, с клацаньем распахнул ствол, проверяя, есть ли в нем патроны.
Патроны были — оба отверстия двустволки заткнуты красными, в прозелень, шляпками гильз с высеченной по окоему маркировкой и новенькими, похожими на стрекозьи глаза капсюлями, в гильзы забиты жаканы — тяжелые, на лося или медведя пули. Откуда-то изнутри, из-под сердца, из души поползла догадка — в смерти зырянки виноват Митя Клешня, только он, он, он, и больше никто. В следующий миг догадка переродилась в уверенность, и Рогозов, сжав ружье в руке, выколупнул из патронташа, также висевшего на стене, несколько патронов — и тут жаканы, хотел сунуть их в карман, но, повозив бесполезно кулаком, где были зажаты тяжелые медные стакашки, по бедру, не нашел кармана. Он забыл, что на улицу выбрался в кальсонах.
Так в кальсонах, с ружьем, по-прежнему босой, Рогозов снова выметнулся во двор.
— Ну, где ты есть, где? — пробормотал Рогозов, вскидывая двустволку. — Удрал, гад?
В следующую минуту он взял себя в руки, в нем словно бы что-то угасло. Лицо сделалось спокойным и твердым, глаз — острым, мысль — холодной. Если бы ему попался сейчас на глаза Клешня, он поступил бы расчетливо и здраво — убил бы его. Убил бы, зная, что за это придется отвечать, рассчитываться даже, может быть, собственной жизнью.
Позднее он стал сомневаться — а виноват ли в смерти зырянки Клешня? Хотя сам факт, что приемыш, почувствовав недоброе, бежал из заимки и сидит сейчас где-нибудь в кустах, съедаемый предутренним холодом и комарами, сидит и не думает возвращаться назад, ибо боится, гад, Рогозова, несмотря на то, что настоящим буйволом стал, говорит уже о многом. В последний раз обшарив кусты, поляны и куртины вокруг заимки, Рогозов вернулся в дом, сел на лавку, оперся руками о костистые ноющие колени, замер в немом ожидании.
Он не знал, как теперь повернется его жизнь без зырянки, не знал, будет ли ему плохо или же он в немудреном скитском быту своем, в охотничьих буднях, порою вообще в бесцельном странничестве по тайге, в загнанности и замкнутости своей просто не заметит, никак не ощутит ее исчезновения?
В мыслях своих, когда он думал о доме, о прошлом и настоящем, о безмерности человеческой души и леденящей краткости существования на земле, он никогда не называл ее женой — все больше зырянка да зырянка, а в последнее время вообще звал ее старомодно — экономкой. Она действительно была экономкой в его хозяйстве, исправно и безмолвно служила. Служила Рогозову и его дому, была невидимой и неслышимой, но при всей своей невидимости-неслышимости умудрялась делать в заимке все — и убираться вовремя, и давить масло из кедровых орехов, и потрошить дичь, заготавливая ее на зиму, и вялить рыбу, и кормить собак, и печь хлеб, и быть заступницей дому в отсутствие хозяина, и поддерживать огонь в очаге.
На улице уже был день, когда Рогозов вышел с лопатой из заимка, походил вокруг, выискивая место посуше и получше, не нашел, и тогда, очертив лезвием штыковки прямоугольник у забора — в своем дворе, начал рыть могилу. Земля, стоило ее только копнуть на один штык, была влажной и липкой, поддавалась трудно, но Рогозов не обращал на это внимания, а, стряхивая ладонью пот с лица, вытираясь рукавом рубахи, рыл справную, глубокую, как и положено по всем христианским обычаям, могилу.
Вырыв ее, под навесом перебрал все доски, что были у него, — искал для гроба материал получше. Временами замирал, будто остановленный кем-то, — все тело, мозг, кости, жилы пробивал озноб, и он судорожно сглатывал сухую терпкую кислоту, собирающуюся во рту, стонал и кряхтел немо, обиженно, не в силах выжать из себя и слова. Приступ проходил, и Рогозов снова перебирал доски, выискивая материал попрочнее, что двадцать лет гнить в земле не будет, защитит, как суеверно считал он, тело от колдовских напастей, не даст жене подниматься по ночам и, завернувшись в беленую холстину, молча, пугая всех, бродить по заимке.
Он не призвал на помощь никого — ни кумушек из села, хотя лучше кумушек никто не мог обмыть тело, ни старух плакальщиц, знающих толк в похоронных обрядах, ни мужика для подмоги, ибо гроб одному опускать в могилу несподручно, — никого.
Сам опустил гроб в узкую глубокую прорезь, перекинув через шею вожжи и шатаясь от тяжести, сам бросил на крышку гроба первый сплюснутый глинистый ком, тяжелый и влажный, потом, выждав немного, глядя в прорезь могилы суженными остановившимися глазами, вогнал лопату в ворох земли, разваливая его надвое. Засыпая могилу, тщательно утрамбовал холмик, оббив его получше штыковкой.
Потом до вечера возился под навесом, сооружая крепкий, способный сопротивляться и дождю и морозу крест.
Приемыш не вернулся в заимку ни в этот день, ни в следующий. Холодная ярость, расчетливая злоба — все это, скопившееся было в душе у Рогозова, увяло, сошло на нет. Не осталось ничего, кроме тоски и подавленности. А в таком состоянии приемыш его запросто на тот свет вслед за зырянкой отправит. Да потом, с чего это Рогозов взял, что в смерти зырянки виноват приемыш? Есть у Рогозова подозрение, что Митя Клешня с какой-то малыгинской бабенкой спутался и проводит сейчас там время.
Постарел Рогозов. Он ходил из угла в угол бесцельно, не зная, за что и взяться, — слишком много навалилось на него лишних хлопот, лишних обязанностей, слишком суетливым сделался его быт — как-то враз все переменилось, да так резко, что Рогозов, вялый, беспомощный, ходил по заимке и мало что узнавал. Будто не сам сколотил этот дом, будто не сам сбивал коники — длинные широкие лавки под окнами, на которых и сидеть можно, и спать, и детишкам играть.
Детишкам… Он горько скривил рот, постоял немного, устремив глаза в одну точку — в угол, где перед иконами теплились огоньки лампад, потом прошел к столу, сел на табуретку, застыл в тяжелой думе.
Митя Клешня появился в заимке через шесть дней — веселый, с раздобревшим оплывшим лицом, на котором туго, с помидорным румянцем лоснились щеки, с припухшими глазами. «Пил», — отметил Рогозов.
— Как дела? Чем живем, чем дышим? — неестественно бодрым голосом спросил Митя Клешня.
— В следующий раз пропадешь без предупреждения — пристрелю! — глухим надтреснутым голосом пригрозил Рогозов.
— Страсти-то какие! — насмешливо проговорил Митя Клешня и, когда Рогозов, согнувшись, будто белка для прыжка, проворно кинулся к стенке, где висело ружье, перехватил его, остановил здоровой рукой. — Не дури, батя, — сказал он. — В голосе приемыша исчезла, растворилась, будто ее и не было, наигранная бодрость и веселая бесшабашность, послышалось что-то жесткое, ненавидящее и одновременно — спокойное, холодное. Не ослабляя хватки, он подвел Рогозова к окну, усадил на коник. Отошел на шаг. — Так-то лучше будет, — проговорил. Добавил неожиданно сочувственным тоном: — Батя!
Это самое «батя», произнесенное дважды, и сломило Рогозова, он в бессильном ожесточении ткнулся подбородком в грудь и заплакал. Слезы, мелкие, горячие, колючие, ползли у него по щекам, и он не стеснялся их. Пожалуй, первый раз в жизни не стеснялся, как порою не стесняется своей слабости и немощи старый человек.
Митя Клешня стоял над ним, он словно бы и ростом выше сделался, кряжистый, цепкий, плотный, с напряженным лицом и посветлевшими от напряжения и ожидания — а вдруг Рогозов снова схватится за ружье? — глазами.
— Ладно, — наконец медленно выговорил Рогозов, — забудем о том, что было.
— Забудем, — согласился Митя Клешня.
О зырянке так ни слова и не сказали, хотя оба думали о ней. Все ушло в прошлое, теперь надо не счеты сводить, а думать о будущем, о том, как жить дальше. Ведь зырянка была хозяйкой в доме в полном смысле слова — и готовила, и убирала, и обстирывала их, и одежду чинила. А теперь ее нет.
Огляделся Рогозов повнимательнее, посмотрел, что кругом творится, подсчитал деньги, которые у него были, прикинул запасец золота — и такой у него имелся, правда, очень небольшой, собирал по крупицам, когда на охоту ходил, случалось даже, что, пластая убитых глухарей, находил у них в пупках меленькие зеленые кремешки-золотинки, в предзимье птица всегда с песчаных куртин, с земли, с речных кос склевывает камешки, чтобы в морозы, когда глухари и тетерева только зеленой хвоей и питаются, было б чем перетирать, перемалывать эту грубую, жесткую и невкусную пищу. Подсчитал свои средства и неожиданно подумал о том, о чем забыл, кажется, совсем — для краткого человеческого бытия пища духовная не менее важна, чем пища телесная.
Какой-то перелом в нем произошел. Иным человеком почувствовал себя Рогозов, на лице все чаще стала проступать умиротворенность, словно у странствующего богомольца, глаза угасли, появилось в них что-то отрешенное, далекое от прежних его забот.
Однажды, не говоря ни слова, он оделся во все лучшее, что у него было, и пешком ушел в Малыгино — как когда-то зырянка, — там сел на пароход и поплыл на юг. Обратно вернулся нескоро. А когда вернулся, Митя Клешня не узнал его — это был седой, тщательно причесанный франт со скибочкой ровно подстриженных усов, одетый в аккуратнейшим образом выглаженный — ни единой морщинки — костюм-тройку, в белую, как сахар, сорочку, при галстуке — неярком, вполне подходящем для рогозовского возраста, с затейливым тяжелым перстнем на руке. Приехал не пустой — привез три чемодана, набитые книгами. Такие книги Митя Клешня и не видывал-то никогда, они были больше похожи на тетради, на толстые журналы, а не на книги, страницы сплошь исчерканы линейками, среди линеек было небрежно рассыпано пшено каких-то замысловатых веселых значков.
— Что это такое, а, батя? — открыл изумленно рот Митя. После той стычки он иногда звал Рогозова «батей», и, надо заметить, Рогозову это нравилось, губы у него растягивались в улыбке. — А?
— Ноты, — коротко ответил Рогозов.
— Для чего они? — спросил Митя.
— Это музыкальные тексты, гениальные произведения, созданные в разные века. Бетховен, Шопен, Рахманинов, Лист, Чайковский.
— О-о, — уважительно округлил глаза Митя Клешня.
Но то, что он увидел на следующий день, повергло его в еще большее изумление — к берегу, как раз напротив их заимки, приткнулась маленькая скрипучая баржонка-самоходка, распластанная на воде, как блин, — по здешним, часто мелеющим рекам ходят только плоскодонные суда. С палубы баржонки сбросили веревочный конец, который здоровенный лохматый мужик с непроспавшимся злым взглядом проворно сунул себе под мышку и, спрыгнув с палубы, двинулся к раскидистой сучковатой сосне, вольно растущей на берегу. Там закинул петлю на толстую узловатую ветку, для проверки пнул ногою низ сосны, самый комель — сосна стояла прочно, можно было ее и не пинать, — махнул рукой: скидывай на берег сходни.
На палубе баржонки, на подстеленном брезенте стояло белое сверкающее диво, схожее с огромным лебедем, — Митя Клешня никогда не видел такого. Внизу у лебедя, как заметил он, красовались две блестящие педальки.
Рогозов, улыбаясь, спустился с берегового взлобка вниз, к барже, по хлипкой слеге вскарабкался на палубу, с оценивающим видом походил вокруг лебедя, склоня голову набок.
— Це-це-це-це, — цокал восхищенный Митя языком, стоя на берегу.
А Рогозов, проверив, не исцарапан ли лебедь, не потерты ли бока в плавании, подошел к нему, нажал ногою на одну из педалек. Митя Клешня даже глаза закрыл — показалось: должно произойти что-то такое, что-то такое… Но ничего не произошло. Рогозов тронул ногой вторую педальку, подвигал несколько раз ею — опять ничего. Потом откинул крышку, и Митя Клешня увидел, что белый лебедь имеет длинные прочные зубы, искристо поблескивающие на солнце, наверное, сунуть в эти зубы руку, подумал он, — враз оттяпает. Рогозов не испугался зубов, ткнул пальцем в один из них, и над тихой черной рекой, над летним берегом, над травами и злаками, над густыми недобрыми соснами взметнулся и повис звонкий чистый звук, за душу прямо-таки хватающий. Митя звуки подобные уже слышал — по радио. Оказывается, огромный белый лебедь, стоявший на палубе плоской замызганной баржонки, был музыкальным инструментом. И каким! Почище пятнадцати или двадцати звонкоголосых гармоник вместе взятых.
Придвинув к себе старый, исполосованный лезвием топора чурбачок, стоящий на железной палубе баржи — на этом чурбачке рубили дрова, — Рогозов сел на него, вытянул длинные костистые ноги, прилаживая их к блестящим педалькам, взмахнул руками, прошелся пальцами по клавишам белого, никем и никогда не виданного в здешних местах инструмента. Но вот какая вещь: пальцы у него огрубели, не слушались они, были корявыми, посеченными, плохо гнулись, заболели сразу, едва Рогозов начал перебирать ими клавиши, — привыкли руки к другой работе, вот ведь как. Но это не огорчало Рогозова — он верил, он это твердо знал, даже душою чувствовал, что разработает пальцы, сделает их гибкими, проворными, послушными, он сможет снова играть на рояле так, как играл когда-то. Только надо не отступаться.
И хотя он фальшивил, спотыкался, все равно то, что Рогозов извлекал из рояля, казалось Мите Клешне колдовским, размягчающим душу и тело, слезы навертывались на глаза от этих звуков, и ему, такому жестокому, грубому, хотелось пожалеть себя и отречься от себя же, от своего прошлого, повиниться за зло, которое причинил людям, а бывало и тайге, зверям в ней, и даже захотелось полюбить этого человека — Рогозова, которого он до того ненавидел, что порой хотел пристрелить. И пристрелил бы, но ныне ведь от милиции нигде не скроешься, даже в самом глухом урмане найдут, они даже иголку в стогу сена способны отыскать — в милиции ныне работают такие же сообразительные и умелые таежники, как и он сам.
Матросы, работавшие на баржонке, повыскакивали на палубу из своих темных углов, из машинной конуры, из кубрика, заслушались. А Рогозов все играл и играл, и никто его не останавливал и не торопил сгружать белого лебедя на берег, а баржонку — гнать дальше, брюхом скрестись по перекатам, пробираясь с одного места на другое.
В тайге сейчас объявилось много разных пеших партий, вооруженных мудреными приборами, кое-где уже стояли ногастые высокие вышки, которые Митя Клешня в своих охотничьих вылазках старался обходить стороной — боялся, что остановят, документы начнут требовать, а этого он не любил, но потом осмелел, стал приближаться к ним, узнал, что партии эти, распугивающие зверя, заставляющие делать его круги по тайге, мешающие охоте, — геологические, а шумные веселые люди, работающие на вышках, ищут земляное масло.
«Что ж это такое — земляное масло? — настойчиво вопрошал Митя. — Лекарство, что ль, или наоборот? Мазнешь таким маслом по руке — и сразу образуется язва, которую лечи не лечи — ни за что уже не заживет. Может, холера какая? Тиф? Может, это для оружия, чтоб с американами бороться? Что это, а?»
Геологи смеясь поясняли: «Нефть». Митя Клешня морщил лоб, но понимал пока плохо. Вроде бы и слышал о ней, о нефти, вроде бы и сам видел, а точно не знает.
Поскольку стоянки пеших партий располагались в основном вдоль рек, то к ним и от них постоянно ходили катера, баржонки, вроде той, что привезла белого лебедя на рогозовскую заимку, плоскодонные корветы и дредноуты, пароходы с высокими дымными трубами — в общем, все, что по реке бегать и ползать способно, что возит геологам крупу, хлеб, инструменты, приборы, бензин, спирт, одежду, зарплату, хотя зарплата в тайге все равно ни к чему, инструкции и прочее, прочее, прочее… Обычно суденышки эти суетны, крикливы, и люди, работающие на таких дредноутах, считают, что никого на свете, кроме них, главнее нет, они вершители всего — и жизни, и судеб, и тайги, и рек, от них, только от них зависит, будет ли открыта в здешних местах эта самая нефть или нет, будут ли реки в нынешнем году глубоки и полноводны или же обмелеют донельзя.
А тут крикливые матросы замерли на палубе, внимая неведомым звукам, притихли. Митя Клешня, как и они, молча слушал. Вот Рогозов в последний раз прошелся ноющими усталыми пальцами по клавиатуре, опустив голову с рассыпавшимися волосами. И колдозство сразу кончилось.
По палубе шустро забегали матросы, среди них гулко топающей поворотливой глыбой выделялся лохматый мужик, который ходил давеча с веревочной петлей к сосне, чтобы закрепить баржонку подле берега, не дать ей уплыть, покрикивал громко на товарищей:
— А ну, шевелись, орелики, достойно сгрузим ведмедя на берег.
— Только не поцарапайте, — попросил Рогозов, поднялся с чурбака.
— Не боись, папаша, поцарапаем — не страшно. Третья мировая война от этого не стрясется. Белой краской замалюешь, поплюешь, пальцем размажешь, еще лучшее будет, — сердечно отозвались на просьбу «орелики».
— Я вам заплачу, я вам заплачу-у, — замахал руками Рогозов, — только не повредите инструмент. Пожалуйста! Это же «Беккер»! «Беккер», понимаете?
— Понимаем, — с умным видом покивали «орелики», переглянулись: «Беккер» — это что, сорт дерева, из которого данная музыкальная штуковина сотворена, или название блесткой белой краски, отдающей таким сильным радужным отсветом?
— Марка рояля, — пояснил подопечным «ореликам» шкипер, образованный парень, по пояс высунувшийся из рубки, — видите, вон над крышкой золотое тиснение? Иностранными буквами: «Беккер». Знаменитая фирма.
«Орелики», прослышав про знаменитую фирму, прониклись к белому лебедю уважением, пообещали Рогозову:
— Не беспокойся, папаша, сделаем в лучшем виде. Прямо в избу доставим.
Поддели под рояль веревочные шлеи, поднатужились, скопом перенесли инструмент на берег, затем, кряхтя и потея, поволокли его в заимку. Рогозов шел следом, высокий, прямой, небрежно заложив руки за спину и сцепив пальцы. Зорко следил, чтобы «орелики» нигде не покорежили рояль, не помяли, не поцарапали.
Он долго не мог привыкнуть к клавишам «Беккера», к легкости, с которой отзывался добротный рояль на любое, даже самое малое, незаметное прикосновение, мучительно щурился, ловя себя на скованности, огрубелости, неспособности сделать то, что делал когда-то без натуги, просто и виртуозно. И вот еще чем обладал рояль: каждый раз возвращал Рогозова в прошлое, в то угасшее прошлое, которое никакие силы уже не способны были вернуть ему.
Прошлое, оно оказывается, прочно сидит в каждом из нас, не выскрести его ничем, ножом не вырезать, топором не стесать, и время от времени проступает, будто пот через поры, наружу, вызывает боль, горечь, истому. Мы, наверное, и живы во многом не тем, что у нас есть кровь и сердце, поджилки, суставы, кости, позволяющие лишь двигаться или стоять на земле; живы иным — тем, что в нас есть прошлое, как фундамент бытия, на который наращивается здание будущего, бревно за бревном, кирпич за кирпичом, все выше и выше, все ближе к горным далям. И Рогозов мучился, когда каждый раз с легкими чистыми звуками «Беккера» возвращалось прошлое, многое, многое, из самого детства. И как ни странно, Митя Клешня тоже страдал вместе с Рогозовым, когда тот играл на рояле, и готов был все для него сделать. Вновь становился самим собой, когда тот поднимался с табурета и захлопывал длинную, белую, изящную крышку.

Глава девятая

Что же мне оставалось? Жизнь наполняла меня до краев, и порой мне казалось, что я вот-вот оступлюсь, разолью ее, и она навеки исчезнет.
Ричард Райт

Незаметно проскочило для Валентины жаркое лето. Костя все не появлялся, не до того ему, видно, было — отделывался короткими письмами, звонками, открытками, посланными невесть откуда, из дальних далей, из глуши, в которую, кроме полярного медведя, Кости да почтальона, коему по долгу службы надлежит бывать у черта на куличках, никто, наверное, и не забирается. Медведь — это понятно, он в пуще живет; почтальон — тоже понятно, осваивать земли, где ранее не ступала нога человека, — его обязанность, но вот какая сила держит там Константина — никому не известно.
Приехал Костя неожиданно, ночью, когда на улице крапал мелкий нудный дождик. Дом их спал — ни одного освещенного окна, сплошь черные сонные глазницы. Костя тихо открыл дверь.
Он любил возвращаться домой поздним вечером, ночью, что, кстати, почти всегда у летчиков и бывает, тихо, без скрипа, без стука, беззвучным охотничьим шагом входить в квартиру, ощущая усталость и истому, раздеваться в прихожей. Любил радоваться, встречая какую-нибудь знакомую вещь, оценивать вещи новые — вешалку, литографию, вставленную в металлическую рамку, зеркало в темной резной оправе, а то и просто бронзовый крючок, загогулину, безделушку, прибитые к стенке, чтобы можно было вешать наполненную продуктами сумку, любил прислушиваться к ночной тиши дома и к самому себе.
Каждые наши приезды, как и отъезды, не проходят бесследно — обязательно на душе остается зарубка, зарубка печали или радости. То и другое одинаково старит человека и одновременно возвышает над самим собой, делает мудрее, как, собственно, любое переживание, независимо от того, какого оно цвета, слепящее, радостное или унылое, серое. Что-то умирает в человеке, какие-то кровяные тельца, клетки. И их уже никогда не возродить — выбыв из жизни, словно из некой таинственной игры, они старят наш организм. Процесс неостановимый. На лбу появляется лишняя озабоченная линия, глаза обметывают тонкие трещины, в уголках рта возникают скорбные морщины.
Потом наступает момент, когда мы начинаем жить воспоминаниями, все чаще и чаще произносим пресловутое, сентиментально-бодрое: «А помнишь?!» — радостный вскрик ветеранов, неожиданно встретивших друг друга, нас тянет за письменный стол — побаловаться пером, оставить мемуары. Случаются и пугливые ознобы в ночи, заставляющие внезапно просыпаться, холодеть — возможно, оттого, что сердце начало работать с перебоями, осекаться, а кровь — свертываться в кисельные сгустки, закупоривая сосуды, случаются и внезапные провалы памяти. Все это уже старость. Есть мудрое изречение о том, что всякая старость — это честная сделка с одиночеством. А может, по-другому: старость — это одиночество, заработанное честным трудом? Вон сколько людей, здоровых, сильных, еще способных работать и работать, угодив на «заслуженный отдых», не выдерживают этого отдыха, не в состоянии бывают осилить новый биологический ритм, одиночество, внутреннюю пустоту и умирают.
Каждый о старости судит по-своему…
Костя приотворил дверь комнаты, которая служила им с Валентиной спальней, уловил в темноте едва заметное движение, — наверное, сквозь сон Валя услышала шорох ключа в замке, щелканье двери.
Он почувствовал радость, но был и внутренний укор — в ответ на него покачал головой, ругая себя: чертова работа, полеты, север — вон дошел до чего, даже про собственный дом забыл, про жену, про то, что существует тяга к очагу, преданность родным стенам, любовь, в конце концов. Прислушался к тихому дыханию жены, позвал свистящим, немного сдавленным шепотом:
— Валюш!
Валентина уловила шепот — дыхание ее снова участилось, стало прерывистым, казалось, вот-вот и проснется она, приподымет голову, выпрямится на постели, но не проснулась — слишком тихим был зов.
Второй раз Костя звать не стал, прошел на кухню, поставил чайник, стянул сапоги, пошевелил босыми пальцами — ему было приятно кухонное тепло, шероховатость серого линолеума, ухо ласкал дробный далекий звук дождя, который воспринимается как диво, когда ты сидишь в теплом помещении, под надежной крышей, и становится настоящим наказанием, когда сыплется на голову и нечем от него укрыться: кепка, плащ, штаны, обувь уже давно промокли, их хоть выжимай, никакого спасения от этой небесной сыпи, а вместе с ней и от душевной слякоти — нет.
Безотчетная улыбка расплылась на Костином лице — он был дома. Как это здорово звучит — до-ома!
Но, черт побери, почему все спит и никак не может проснуться жена? Неужто не чувствует, что мужик в дом завалился? «Валька!» — хотел было закричать, но сдержался.
Зафыркал, засипел чайник на плите. Корнеев вырубил газ, достал из шкафчика жестяную банку с заваркой, улыбнулся по-детски счастливо — все ему тут нравилось, даже ночь сегодняшняя, — чай в банке был приготовлен по особому рецепту, его собственному, а значит, был великолепен: смешано три сорта — грузинский, цейлонский, плюс немного, для вкуса, редкий краснодарский, да еще насыпаны корешки душицы, тертая сухая мята и чабрец — крымские пряные травы, которые они с женой привезли в прошлом году из Ялты. Насыпал смеси в стакан — он всегда заваривал чай «по-ленивому», в стакане, накрывая его блюдцем, — залил крутым кипятком.
Валентина сразу услышала, что приехал муж, в тот момент, когда сквозь сон пробилось осторожное, едва приметное корябанье, Костя еще только прилаживал ключ к замочной скважине, — тогда она и проснулась. В голове мелькнула испуганная мысль: а вдруг? «Чего вдруг? — трезво спросила она себя. — Есть вещи, которые никому не дано разгадать, так они и уходят в могилу вместе с владельцами». Ее встреча с Володей — из подобных вещей. Никто никогда об этом не узнает.
Но если посмотреть со стороны, в душе все-таки сидела опаска, робость: ведь разгадать человека, какой бы сложный механизм из себя он ни представлял, можно, почти всегда можно, исключений практически нет — надо только быть хорошим наблюдателем.
«Самое важное — быть предельно естественной. Естественной и искренней», — наказывала она себе.
Подумала: хорошо, что Костя ночью приехал, а не днем — есть время для адаптации, можно привыкнуть к его появлению. Днем она была бы, как… даже невозможно определить, кем бы она была днем. Поежилась: плохо было бы ей.
Когда, заглянув в спальню, муж позвал ее, Валентина не отозвалась, лишь участила дыхание: сон в такую глухую дождливую пору бывает особенно крепок. Муж поверил в это и звать вторично не стал, отправился на кухню, затих там. Будто умер — до Валентины не доносился ни один звук.
Она захотела уснуть, но сон не шел к ней, на душе было тревожно и муторно. Минула бездна времени, прежде чем Костя снова появился в спальне, большой, бесшумный, ловкий. Отзываясь на этот приход, Валентина зашевелилась, выбросила из-под одеяла руки, потянулась, затем вскинулась разом, открыла глаза:
— Ты?
В тот же миг Костя очутился около Валентины, сел на пол рядом с тахтой, взял в ладони ее руку, вялую со сна, гладкую, нежную, прижал запястье к губам:
— Здравствуй, моя маленькая, здравствуй, моя хорошая…
Она потянулась к нему.
— Здравствуй!
— Как ты живешь тут без меня?
— Без тебя живу плохо.
Сжав ладонь жены пальцами, Костя провел ею по своей щеке, колючей, пахнущей бензином, снова коснулся губами запястья:
— Здравствуй, моя хорошая. Как давно я не видел тебя.
— Я тоже. Уже забыла, как ты выглядишь.
— Вот я и прилетел, чтобы ты вспомнила.
— Есть будешь?
— Нет. Я выпил чаю.
Она ощутила в себе что-то щемящее, виноватое — размякла от его простых слов. Костя вел себя, как школьник. И слова были детскими, с какими дети обращаются, пожалуй, только к матери.
— Я соскучился по тебе…
— Как там, на севере?
— Воюем потихоньку. Из позапрошлого в будущее идем, спотыкаемся, падаем, встаем. Синяков полно. Песни самодельные поем, понимаем слабости людей, знаем и свои… Так, кажется, в стихах изложено? Володьку видела? Жив он, здоров?
— Как-то видела, — ответила Валентина спокойным ровным голосом, внутренне удивилась: не ожидала, что так спокойно ответит. — Давно, правда. Жив был и здоров, сейчас не знаю.
— Ну и хорошо, — почти равнодушно пробормотал Костя. Помотал головою: — Эх, на пенсию бы. Вот отоспался бы! Как в детстве, под самую завязку. А Володька, он мог бы и чаще появляться. Погряз в своей науке, галош, наверное, не снимает… А может, «шерше ля фам» виновата, а? Женщину, может, надо искать?
— Не знаю, — спокойно отозвалась Валентина, про себя подумала с неподдельным восхищением: «Ох и стерва же ты, Валька! Ни один нерв, ни одна жилочка не дрогнули!» Произнесла: — Вообще-то ему пора к берегу прибиваться.
— Пусть пока холостякует, — произнес Костя, неожиданно подумал о своем возрасте, сравнил его с Володиным, оценил преимущества: чем старше мы — тем умнее, осторожнее, опытней, истина проста, как земля, как вода, как небо. — Хорошо быть холостяком! Хотя мудрые люди считают, что холостяк живет, как граф, а умирает, как собака.
— Ну, такой конец нашему с тобой родственнику не грозит, — уверенно произнесла Валентина. Спросила в свою очередь: — А Сергей, он как?
— Новую скважину забурил. Считает, что последнюю в своей жизни. Похудел — один нос да зубы остались.
Утро было таким же нудным, как и ночь. Шел все такой же дождь, пропитывал одежду, грозя кому насморком, кому ревматизмом, и некуда, совсем некуда было деться от него. Небо, как и ночью, было низким. провисло до самой земли, гнилое, разбухшее, грозило в любую минуту прорваться, затопить город по самые крыши.
Когда пили кофе, Валентина, озабоченная, то и дело смотрела на часы — у нее была запись, студия и техника уже заказаны, люди ждали, опаздывать даже на минуту было нельзя. С другой стороны — муж дома. Виновато поглядела на него.
— Валя, ты знаешь, я соскучился по тебе, — тихо произнес он.
Она растроганно улыбнулась в ответ, приложила палец к губам: молчи, мол, и так все ясно. Костя, плотно сомкнув глаза, выпятил свой меченый шрамом подбородок, произнес совсем неожиданное:
— Если с тобой что случится… В общем, я не знаю, что тогда буду делать. Я застрелюсь, разобьюсь на вертолете, утону в реке, подохну с голода, в тайге заблужусь, замерзну в тундре. И это не блажь, не пустые обещания. Так оно и будет.
— Ах, ты… — Валентина потянулась рукой к его щеке. — Спасибо тебе. Только не надо так обреченно, так печально, ладно? Ничего ни со мной, ни с тобой не случится. Не должно случиться, — она снова посмотрела на часы. Время поджимало.
— Постучи по дереву, — Костя знал подвластность этой женщины ему, покорность ее ладного тела, ее души. Но сейчас он этого не ощущал, шевельнулось тревожное предчувствие: а вдруг он потеряет ее? Что тогда с ним будет? — Знаешь, в сорок втором меня сбили под Ленинградом, — глухо продолжал он и умолк, сделал паузу, как бы прислушиваясь: ощущение прошлого часто бывает сильнее нас, — и я, подбитый, на горящем самолете, кое-как перетянул линию фронта и сел практически в наших окопах. Редкий случай — метров пятьдесят до них оставалось…
Валентина выпрямилась, снова взглянула на часы.
— Немцы пальбу открыли, но я юзом, где носом, где локтем вспахивая землю, все же добрался до окопов. Свалился в траншею. Отвели меня в штабную землянку, там я узнал, что сел прямо у Пулковских высот. Пока пехотное начальство связывалось с моим полком, я малость отогрелся и уснул. Проснулся оттого, что в блиндаже, было много народу, самого разнокалиберного. И пехота была, и боги войны — артиллерия, и «сороконожки» — связисты. Оказывается, выступал духовой оркестр с Кировского завода, прямо из цеха на передовую приехал. Оркестрантов было немного, человека четыре, наверное, но в блиндаж набилось столько народу и было так тесно, что бедным оркестрантам пришлось свои трубы держать на поднятых руках — они просто не вмещались в блиндаж. Играли они, задрав головы вверх, уткнув трубы в потолок, в накат. Но как играли, как играли! Я никогда ничего подобного потом не слышал. Наверное, опасность, близость войны, чья-то смерть заставляют человека выкладываться полностью. Была у них певица, тоненькая, гибкая, как щавелевая былка, глазастая и голосистая. Беленькая. Вот как ты беленькая. Светлая, будто день.
Валентина, глядя на мужа, ощущала к нему сострадание, жалость — все-таки здорово он выматывается на работе, в полетах, с другой стороны, чувствовала и раздражение: а кто его заставляет торчать все время на севере, выкладываться, как ослу, который тащит непосильный груз? Мог бы преспокойно работать и здесь. Вон, говорят, в аэропорту вместо старого деревянного вокзала будут строить новое, современное здание. Мог бы перейти на работу в аэропорт. Если б был он дома, и с ней не случилось бы ничего… Вдруг откуда-то вскочила в голову страшная мысль: «Костя-то — неудачник». Она почувствовала, как заколотилось сердце — мысль была слишком злой.
— Голос у певички… ну как тебе сказать, серебряный, что ли, как у жаворонка, — продолжал рассказывать Костя тихим прерывающимся голосом: все-таки прошлое, оно не дает спокойно говорить о себе, — и пела она здорово. Я, сама знаешь, не спец во всех этих ариях, но пение ее мне понравилось. Никогда потом, ни в одном театре, не слышал я таких громких аплодисментов, как в той землянке. А ведь среди тех людей были и такие, которые слышали классическую арию первый раз в жизни, и такие, что слышали в последний, потому что через час им надо было либо самим идти в атаку, либо отражать атаку немцев.
«Зачем все это он мне рассказывает?» — невольно подумала Валентина.
— Один паренек, писклявый, с длинной шеей, пацан еще, а не солдат, умудрился слазить на ничейную землю, где находились разбитые оранжереи, и под пулями выдрать из земли вместе с корнями несколько роз, приползти целехоньким назад и вручить эти цветы певице.
— Рыцарь везде остается рыцарем. Несмотря на то, что у него цыплячья шея и на подбородке вместо густой бороды — пух.
— Всем было видно, что солдатик влюбился в певичку. А через полчаса, уже на питерской улице, машину, в которой ехала певичка вместе с оркестрантами, накрыл прямым попаданием снаряд. В тот же час совсем в другом месте, в окопе под холмом, от пули погиб паренек. Говорили, что погибли они одновременно, минута в минуту. Вот как бывает…
Кажется, в Ленинграде на одном кладбище и лежат они. Рядом.
В ней шевельнулось что-то сочувствующее: здорово мяла и корежила мужа война. Повинуясь вполне понятному движению души, не помня уже о раздражении, о смятении, почувствовав комок в горле, предложила машинально:
— Слушай, хочешь, я вообще сегодня не пойду на работу, скажу, что больна и останусь дома. Хочешь?
— Нет, — он печально покачал головой. — Иди, — на губах у него появилась улыбка. Появилась и пропала. — Иди на работу. И ради бога не считай, что я расслюнявился. Просто захотелось что-нибудь рассказать и все. Думаю, внутри каждого из нас сидит какой-то слезливый механизм, который время от времени включается, заставляет рассказывать что-нибудь сентиментальное, размякать. — Он внимательно посмотрел на нее. — А ты не плачь, вытри слезы. Иди на работу, Валя. Я тебя подожду.
Она ушла, а Константин никак не мог понять, что с ним творится, откуда это внутреннее беспокойство, печаль, почему его потянуло в воспоминания, и вообще, что происходит?
Летчики — народ мнительный. Отчасти это дань изжившей традиции, отчасти профессиональное: летчик всегда ведь должен быть осторожен, обязан обращать внимание на вещи, которые обычный человек просто не замечает. А может, тоска нахлынула оттого, что в последнее время он начал все чаще вспоминать прошлое, а прошлое, оно не щадит, бьет наотмашь, и удары его бывают самые болезненные. Вот и всплывает в нем то осенняя пора, когда он посадил покореженный самолет под Пулковскими высотами, то жаркий распаренный апрель — в жаркую ту пору они кромсали на юге «Голубую линию», шла воздушная война, на земле было затишье, от фрицев только охвостья да горелые перья летели; то вдруг возникало испуганно-замершее окровавленное лицо воздушного стрелка, прошитого с земли неожиданной зенитной очередью, — ошиблись наши зенитчики, приняли в тумане Ил‐2 за «юнкерс», хлобыстнули вроде бы вслепую, а попали точно.
Однажды Костя Корнеев сел на околице черного холодного села, спаленного, наверное, не менее года назад, от которого остались лишь печки с полуразбитыми продырявленными трубами, приподнятые над поверхностью, твердо утоптанные земляные полы да кое-где чудом уцелевшие стены, готовые в любой миг завалиться — дунет ветер посильнее, и они рухнут в траву… Как всякое пожарище, село быстро заросло сорной травой — из сырой речной низины приползла, хватаясь за кочки, широко роняя легкое цепкое семя, крапива, встала густо, словно тайга, вымахал в человеческий рост чернобыльник, поднялся стеною иван-чай — худое могильное растение, попутчик беды, прилетела невесть с каких лугов пушистая ласковая трава волосяница — все это закрепилось на пожженной земле, в лес обратилось. Судьба у деревни была горькой — фашисты дома сожгли, жителей расстреляли.
Сдернув с головы шлемы и комкая их в красных дрожащих руках, постояли немного с воздушным стрелком в зарослях иван-чая. Развалины, кругом одни развалины. Была здесь когда-то жизнь, и вдруг вместо нее — пустой пятак земли, трава и сор. Побыв немного, Костя и стрелок по фамилии Макаров, это его позже срубили очередью с земли кривоглазые зенитчики, собрались уже уходить, как вдруг услышали слабый трескучий кашель, будто где-то неподалеку ломали фанеру, и легкое, почти воздушное шарканье: «шарк-шарк», «шарк-шарк». К ним шел старик — черный от копоти и земли, в которую он зарывался по ночам, с красными, налитыми слезами глазами. «Шарк-шарк», «шарк-шарк» — не человек, а привидение. Обтянутый кожей скелет, выбравшийся из могилы. Они с Макаровым, круша, подминая сапогами заросли иван-чая и стрекучей, дурно пахнущей крапивы, ринулись навстречу — им показалось, что этот ходячий скелет вот-вот рухнет, и тогда уже никакая сила, никакое чудо не сможет поднять его.
Старик невидяще, с отрешенным слепым лицом продолжал двигаться к ним, едва перебирая вялыми полупарализованными ногами, пришептывая что-то про себя, роняя на подол рубахи слезы. Когда они прорвались сквозь крапиву, оказалось, что им только так кажется: скелет вот-вот грохнется и рассыплет свои мощи по крапиве, на земле дед, несмотря на замогильный вид, стоял прочно, уверенно. Это была его земля.
Пожевав губами, старик попытался вглядеться в летчиков, но глаза его были мертвы от старости и от того, что он пережил в оккупации.
— Кто ты, отец? — поддержав на всякий случай деда под локоть, спросил Корнеев.
— Как кто? — просипел тот еле слышно. В неподвижном слепом лице его что-то дрогнуло, будто шторка какая упала, и за нею приоткрылось другое лицо. — Русский я, вот кто. Человек.
«Как же ты уцелел, дед? Один в этой спаленной голой деревне, на посеченной мертвой земле, где даже собаки под пулями полегли и никого, почти никого, кроме тебя, незрячего деда, не осталось. В чем же сокрыт дух твой?» — Корнеев молча задавал эти вопросы.
Старик опустил голову на грудь, уперся клочкастым, неровно остриженным — видно, сам стригся овечьими ножницами — подбородком в ключицы, видные в распахе нестираной рубахи, пробормотал:
— Пришли все-таки…
— Пришли. Гитлера турнули под зад, — юным звучным голосом отрапортовал Корнеев — молод был и глуп, сейчас бы он не стал так радостно орать, а тогда рад был, что дед живой и в своем уме находится — заговорил старик, заговори-ил, значит, и дальше жить будет! Раз наши вернулись сюда, значит, каждый честный человек, перемогший фрица в оккупации, жить должен. — Так турнули, что только синий дым из-под пяток запыхал, всю дорогу завесил, ни фига с воздуха не видно.
Рассмеялся Корнеев. Макаров, воздушный стрелок, постарше был, поумнее и поопытнее — он не рассмеялся. Не над чем было смеяться.
— Турнули — эт-то хорошо. Лучше позже, чем никогда, — стариковский сип сделался совсем прозрачным, квелым, фигура горестно надломилась, и Корнеев снова быстро выкинул руку, чтобы поддержать старика.
Но того поддерживать не надо было — старик по-прежнему прочно стоял на земле, он словно бы врос в нее.
Пошарив у себя за спиною, дед неизвестно откуда достал ссохшийся бумажный сверток, сдернул скрутку. Под бумагой оказался неожиданно чистый, слепяще-белый марлевый кулек. Подрагивающими пальцами подколупнул завязку, помог себе деснами и вскоре распахнул кулек, дал мужикам посмотреть, что там такое спрятано.
А в кулек были завернуты два скукоженных, гнутых-перегнутых, отвердевших, как фанера, ржаных сухаря. Даже непонятно было, как старик сберег их — наверное, крапиву ел, щавель, свекольный лист, а к сухарям не прикасался, сохранял.
— Когда из деревни ушел последний наш красноармеец и они вон, — дед откинул голову в сторону, словно непонятно было, кто такие «они», — с другой околицы вкатили сюда на мотоциклах, моя старуха взяла со стола два куска хлеба, завернула их в холстину и наказала съесть эту черняшку со своими. Когда вернутся. А это наказала… — старик сунул сухари и марлевую холстинку Корнееву, сам снова пошарил за спиной, словно бы выскребая оттуда еще что-то. И выскреб. Он аккуратно, щепотью пальцев держал запыленную, в махре паутины и плесени чекушку довоенной водки с проступающей сквозь махру и пыль красной сургучной головкой, — это наказала выпить во здравие. Четок целый. Когда, говорила, придут наши, разольешь: на всех, сколько бы народу ни было. Хоть по капле — а чтоб на всех. За победу!
Старик тряхнул по-лошадиному головой, схлебнул с губ что-то мокрое.
— Все это время мы хранили продукт со старухой. А фриц, гад, лютовал. Ох, лютовал. Старая, когда умирала, предупреждала: «Де-ед, сухари береги. Для своих». Она у меня строгая была. «Когда свои придут, — говорила, — нальешь. И хлебом одаришь. Радость будет».
Тут старик задергался то ли в кашле, то ли в стоне. Хрипы сотрясали его тело, ломали и корежили, но все-таки не они со стариком совладали, а он с ними. Одолел дед кашель, снова начал говорить:
— Лежит старая здесь, — засипел он, не нагибаясь, сорвал стебель чернобыльника, смял в руке, стер травою грязь с чекушки, — в этой земле. И деревня пострелянная тоже лежит, вся здесь.
— За что расстреляли деревню, отец? — тихим бесцветным голосом спросил воздушный стрелок.
— За связь с партизанами. Так они перед расстрелом объяснили.
— Куда же теперь, отец?
— Как куда? — не понял старик, потряс кудлатой седой бородой, сморгнул с глаз слезу. — Никуда. Здесь останусь. Тут моя земля, тут все мои лежат. И не только мои. Наши.
Вон уж сколько лет минуло, а так ясно, словно живой, хотя его уже нет, наверно, в живых, возникает из небытия слепой старик в рубище, сберегший самое дорогое, что у него было, для них, двух солдат, Корнеева и Макарова, для Красной армии.
Ничто для нас не проходит бесследно, ни одно дело, ни плохое, ни хорошее, ни горбушка хлеба, отнятая в детстве у более слабого, а значит, и более голодного пацаненка, ни зверек спасенный, ни поломанное или, напротив, посаженное деревцо — все, все оставляет в нас след. И отзывается потом памятью. Сбитый в детстве из рогатки воробей вдруг начинает «пикировать» на нас в пятидесятилетием возрасте, грозя стукнуть клювом, будто и не воробей это вовсе, а громадная черная птица с пронзительным взглядом и красным зевом. Оскорбительный хохоток, который мы в юности порою пускали вослед семидесятилетнему старику, какому-нибудь Мефистофелю, неожиданно оборачивается вполне реальной, не во сне, издевкой над нами волосатого лабуха, оглашающего подворотню родного дома визгом, буханьем щелястой гундосой гитары. И ничего с лабухом не поделаешь… Гулко колотится сердце, грозя захлебнуться кровью, гневный колокол гудит в ушах, пальцы трясутся, но понимаешь: вот оно, настигло — невоспитанность, презрение к тем, кто стар и слаб, смешон; это то, что передается из поколения в поколение. Чтобы гены перекроить, нужно не одно и не два, пожалуй, столетия. И все же память — благодарное свойство человеческого естества. Впрочем, свойство — неточное слово. Может быть, черта характера? Тоже неточно.
Ничто в жизни не остается безнаказанным, даже самый малый проступок. Совершишь — и надо за совершенное заплатить, может быть, даже спустя десятилетия.
А имя того старика из спаленной деревни они даже не узнали — улетели на аэродром: посадка их была вынужденной. И очень жалели, что дед остался для них безвестным. Ибо полк вскоре перебазировался на запад, и в деревушку ту они больше не возвращались.
На улице посветлело, воздух, метелки деревьев, макушки домов за окном сделались четкими, осветились, как на экране. Костя не сразу понял, что дождик, сыпавшийся с небес, от холода все же превратился в снег. Снег обрушился на землю, сровнял ложбины, залатал щели и дыры, высветлил дали, облил все кругом непривычным светом, неживым и ясным. Устанавливалась летная погода.
И вон — поди докажи, что нет «нечистой силы», таинственной энергии, о которой мы еще ничего не знаем, — в прихожей тонко, будто заводная игрушка, затренькал телефон. Звонили из аэропорта: Корнеева отзывали на север… Если, конечно, можно, а то ведь не дело — совсем оставлять труженика без выходных, все-таки человек работает для того, чтобы жить, а не наоборот.
Сидя в прихожей на крохотной лаковой скамеечке — Валино приобретение, скамеечка хохломским орнаментом расписана — и натягивая на ноги сапоги, он замер на мгновение от щемящей тоски, снова взявшей его за горло: Валька придет со своей записи и не увидит его дома, хотела ведь отменить запись, чтобы остаться с ним, да увы. Он вздохнул: черт побери, не все быть разлукам — будут и встречи, не все бусить дождю и снегу — будет и вёдро, сухая солнечная погода с теплом и негой, не все тоске грызть душу, будет и другое, верно ведь, а?
Пустое бодрячество, к чему оно?
Взглянул на себя в зеркало — длинное, в рост, такие в магазинах вроде бы и не продают, где его только Валя достала? — как киноактер, поджарый, лишнего жира нет, загорел, рот волевой, твердый — девкам наказанье: «зацелую, замучаю», но не охоч он до девок. Внешность обманчива, моложавость и привлекательность — это поверхностное; загляни внутрь — увидишь другое: озабоченность и печаль.
Не поднимаясь со скамеечки, он взял блокнот, начертал в нем крупными косыми буквами: «Валя! Мне снова приказано лететь на север, что-то там стряслось. Как только выпадет возможность — сразу вернусь. Я знаю, что мало бываю дома, но что делать? Жди, ладно?! Жди меня, и я вернусь, только очень жди… Извини, если слова переврал. Целую!»
Положил записку на видное место и вышел из дому.
Валентина вернулась поздно, подтянутая, собранная, ровная. Увидел бы ее Костя, оробел бы: к такой педантичной и строгой жене просто боязно приближаться. И, вполне возможно, посмотрел бы на себя со стороны — позавидовал бы мужу этой женщины, вот ведь как.
Она и раньше могла вернуться, сразу же после записи, но не дала себе послабления, зажалась в неких душевных тисках, а оказывается, этого вовсе и не нужно было — Костя не дождался ее.
Некоторое время она, усталая, отрешенная сидела на той самой лаковой, в хохломских цветах, скамеечке, на которой днем сидел Костя, потом увидела блокнот. Прочитала послание. Губы у нее обиженно дрогнули. Одновременно с обидой она ощутила в себе некое чувство, что появляется у человека, который долгое время боялся удара в спину, а потом стал безразличным к удару и обрел чувство покоя.
Но тем не менее где-то глубоко внутри родилось вначале неприметное и легкое, как травяное зернышко, раздражение, травяные семена — не рожь и не пшеница, они прорастают быстро — раздражение набухло, дало о себе знать. Костина записка не сделала своего дела. Валентина, словно угодив в некую пустоту, усмехаясь из ее холодной глуби с видом человека, потерпевшего жизненное крушение, спокойно выдрала исчерканный лист из блокнота, разорвала надвое, половинки снова порвала пополам, и так до тех пор, пока от записки не осталось мелкое бумажное крошево.
Людей объединяют общие ощущения и общие события; объединяют боль, чувство опасности, беда, дорога, голод, беспомощность, страх, тяга к уюту, библиотечные бдения, ожиданья на автобусной остановке, любовь… Любовь? Она снова усмехнулась едва заметно. Любовь — явление эфемерное, пустое, нематериальное. Не во всех человеческих культурах, не во всех странах — даже так! — существует эта самая пресловутая любовь. И люди прекрасно себя чувствуют, они здоровы, двигают вперед жизнь не хуже других, с удовольствием создают очаг, детей, добывают пищу, хранят огонь. Любовь — условное понятие. В языке племени ману в Новой Гвинее, в этой, по ее представлению, розовой стране с голубыми птицами и золотой растительностью, нет, например, даже слова для обозначения этого испепеляющего чувства. Люди встречаются, сходятся, живут, делают то, что им подсказывает — вернее, что для них предопределила природа, и умирают, сливаясь с ней.
Она переоделась, прошла на кухню. Запалила свечу, толстую, по-лягушечьи пупырчатую, белесую. Кухня в дрожащем слабом свете сделалась похожей на пещеру, появились в ней таинственные углы. Прошли времена Радамеса и Аиды, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, что вызывали страсть, жаркие чувства, рождали поединки и смерть от любви. Канула в небытие, в бывшесть, словно в холодное глубокое ущелье, пора младших Монтекки и Капулетти, вернулись времена старших.
Любовь опять разумна, прагматична, это скорее привычка, извините за бытовизм, чем страсть. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Любовь разжижена: мы ведь не только друг друга любим, а и поездки в Крым, шашлыки на вольном воздухе, модерновые постановки, песни Высоцкого. И все это, простите, — любовь, любовь, любовь.
Уснула она с тяжелым чувством, прислушиваясь к звукам, приходящим извне, а проснулась — и душою поникла, стало ей не по себе от внутренней маеты, печали, еще чего-то сложного, замешенного на обиде, на ощущении потери. За окном тускло мерцал жесткий колкий снег, морозило. Окна были разрисованы ребристыми, искрящимися то ли сосновыми, то ли пихтовыми лапками, сразу не поймешь — скорее, ни теми, ни другими, у добряка Деда Мороза свои деревья, людям неведомые, он их любит и людям старается эту любовь привить. Между лапками были проложены хрупкие нежные травинки, то ли пырея, то ли медуницы, — трава цвела синими крохотными ледышками, будто живая, — вот чудо чудное, да вились еще какие-то незнакомые шерстистые стебли с фанерно-жесткими негнущимися тонкими листками, напоминающими стрелки или колючки. Все, теплу конец, улегся снег на живую землю.
Прошло, наверное, около месяца, когда Валентине на работу позвонил Володя Корнеев.
— Валя, — проговорил он в трубку и сразу же замолк.
Она обрадовалась, но, преодолевая себя, попросила деловым, без всяких красок голосом:
— Сейчас я занята, извини. Позвони мне вечером домой.
Повесила трубку… А вечером, едва лишь вошла в квартиру, — раздался звонок. Невольно подумала: Володя. Подняв трубку, спокойно, удивляясь своему мудрому спокойствию, хотя удивляться было нечему — она просто подготовила роль и решила умело ее сыграть, — спросила, он ли это? Действительно, это был он.
— Я и раньше звонил несколько раз, не дозванивался.
— Не везло, значит.
— В командировке был, в Новосибирском академгородке, звонил оттуда — телефон молчал…
— Приезжал Костя, — перебила его Валентина.
— И что же?
— Спрашивал про своего младшего брата, интересовался его здоровьем, ругал холостяка.
— Не тем попрекает, — Володя помолчал немного, словно бы вслушивался во что-то.
«Ну что, так и будем молчать?» — хотела спросить Валентина, но потом поняла, что это резкость, не стала спрашивать — она прекрасно ощущала, что творится в его душе. Прежде всего неловкость. Володя испытывал неловкость, ту самую ужасную неловкость, когда мозг перестает соображать, язык делается вялым, как тряпка, ему было стыдно. Помолчав еще некоторое время — слишком долго, — Володя пробормотал глухо, как говорил ей в тот горячий летний вечер:
— Выходи за меня, Валя, замуж.
— Есть такая быстрая птица — орел, да быстрее его…
Он не дал ей договорить.
— Стану честным, преданным мужем. Буду всегда сидеть дома.
Вот как бьет! Знает куда!
— Не противопоставляй себя другим! Запрещенный прием.
— Буду сидеть дома, читать тебе вслух сказки, петь колыбельные песни и помогать вязать носки.
— Ну и тип! — рассердилась Валентина.
— Шутки в сторону… Звоню тебе вот почему. Скоро еду в Москву, на заседание государственной комиссии, жду вызова. Первый раз доверили защищать нашу нефть. В этот раз будет драка вокруг Малыгинской площади. — Валентина внимательно слушала. — Малыгинская, она самая типичная для Западной Сибири, Сергей ее разбуривает. Хотя не в Сергее дело.
— А в ком?
— Ну… — Володя сделал паузу, собираясь с мыслями. — Прежде всего — в науке. Наука — вещь глобальная, как говорится, фундамент, базис, ей в первую очередь слово, пусть она скажет, а потом уж пристройка.
— Надстройка, Володя, надстройка.
— Какая разница? Сергей — во вторую очередь. По простой причине: мы не можем делать ставку на одну только его буровую. Если он промахнется и не найдет нефть — а он точно не найдет, — то…
— 'Го, видимо, ответит за свой промах?
— Естественно, — не стал отрицать Володя Корнеев, — как и я за свои промахи. Я тоже отвечаю. Но если он не найдет нефть, то это не значит, что ее здесь нет вообще, если все-таки отыщет — тоже не значит, что нефти тут целое море. Случайностей — куча. Но не за этим я тебе звоню. За другим. Поехали со мной в Москву!
— О-о-о, любовь — дитя, дитя свободы…
— Не смейся. Поехали. Приглашаю. Ответь сегодня же: да или нет?
Валентина ничего не ответила на это, ни «да», ни «нет». Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Ночью раздался звонок в дверь. Ночные звуки всегда резки, остры, иной шепот громким голосом кажется, а бултыханье расшатанного, вконец разваленного дивана — грохотом сквозного товарняка, сотрясающего маленький полустанок. Этот звонок вообще прозвучал, как сигнал тревоги, готовый поднять на ноги весь город. Неужто Костя? Вернулся? Первая мысль была о том, что именно Костя должен вернуться. Но у Кости свои ключи, открывает дверь он всегда сам… Если только ключи забыл? Или, может быть, телеграмма! Валентина посмотрела на часы — не такая уж и глубокая ночь, всего половина двенадцатого.
Открыла дверь, в сумраке лестничной площадки, едва освещенной лампочкой, увидела Володю.
Улыбаясь, держа в руках какие-то блеклые осенние цветы, не то оранжерейные, не то таежные, но главное — свежие, на лестничной площадке стоял Корнеев и ни одного движения, ни одного шага не делал. Ни туда, ни сюда, как часовой на посту. Валентина поняла, что этот шаг — либо туда, либо сюда — он сделает лишь с ее разрешения, если разрешит, войдет в квартиру, не разрешит — молча протянет цветы и уйдет.
Именно эта возможность выбора и подкупила ее.
— Извини меня, если можно, — Володя встряхнул цветочный веничек, чтобы он выглядел пофорсистее, протянул Вале, та молча взяла букетик, отступила чуть в сторону, впуская Корнеева в квартиру, — я пришел все-таки узнать, да или нет… Ты ведь мне ничего не ответила.
— Узнать, да или нет? — Валя чуть не рассмеялась, но сдержала в себе смех — слишком не к месту. — В такой-то час? — Спросила неожиданно: — А если прилетит Костя? Он имеет обыкновение возвращаться ночью.
— Исключено, — Володя предостерегающе поднял голову, — точно исключено, существует, в конце концов, НТР, современные способы связи, прочие премудрости, помогающие человеку жить и ориентироваться. Твой Костя плотно сидит на своем любимом севере и никуда лететь не собирается.
— Недурно, — Валентина даже руки в стороны развела, — все на высоком уровне. НТР, говоришь?
— Позволишь мне раздеться? — спросил он.
Она прекрасно понимала, что за этим последует, каков будет конец, но в ней не хватило твердости, мужества сказать «нет» — что-то слишком спокойно относилась она к этому итогу, к последней черте, — кивнула согласно, все еще оставаясь в полусонном состоянии. Сама прошла на кухню, чтобы поставить бесхитростный букетик в вазу. Володя — следом. Сел на стул.
Она растерянно посмотрела на Володю, было такое ощущение, будто ее ни за что ни про что щелкнули по носу, — вещь, за которую мы особенно сильно обижаемся в детстве.
— Ты уверена, что у Кости никого нет? — вдруг спросил он.
— Как-то не задумывалась над этим…
— Не-ет, не работа держит на севере, все это сказочки про белого бычка и невинного пастушонка, не сумевшего бычка от злых волков уберечь.
— Думаешь, женщина? — не веря, спросила Валентина.
— Я не думаю, я знаю, — уверенно, не дрогнув нп одной жилкой лица, произнес Володя. — Чтобы у тебя не было никаких душевных терзаний, я решил сказать тебе про это.
— А по телефону не мог?
— Зачем? То, что должны знать двое, вовсе не обязательно знать всем. Закон жанра.
— Когда ты звонил, с тобою рядом находились люди? — она встревожилась.
— Конечно. Но мало ли какой Валентине я мог звонить. По статистическим данным, в нашем городе проживает восемь с половиной тысяч Валентин.
— Кто она? Ты знаешь?
— Обыкновенная таежная дама. Повариха. Кстати, работает в бригаде Сергея.
— Вот как? — Валентина сжала пальцы в кулак, было в этом жесте что-то мстительное. — А Сергей, значит, прикрывает?
— Не знаю, прикрывает или нет, но факт есть факт.
— Не верю, — коротко выдохнула Валентина.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь, твое, Валя, дело. Мое дело — сообщить об этом, раз уж я решил.
— Правильно решил, — шепотом произнесла Валентина, — это те вещи, о которых лучше знать, чем не знать. Какими бы неприятными они ни были. Но Сергей-то, Сергей, хорош родственничек! Ладно. Нет худа без добра.
— Истинно так, — подтвердил Корнеев, потянувшись к окну, просунул руку за занавеску, постучал костяшкой согнутого пальца по стеклу. — Уже поздно. Уходить мне или нет? — Было в этой фразе сокрыто некое начало, которое, хочешь не хочешь, невольно заставляет задуматься: каков он, человек, эту фразу произнесший? Человек был недурен собою, умен, образован — сплошные плюсы и совсем немного минусов, — и человек знал про то. — Могу довольствоваться даже кухней, — сказал Корнеев. — Много ли мне надо? Собачий коврик, под голову — ботинки, накроюсь собственными брюками — все равно их завтра гладить.
Хотела возразить Валентина, да что-то сгорело в ней все, сил на возражения не было, да и чего возражать, чего опасаться? Все опасное осталось позади. Промолчала…
На следующее утро Валентина решила было письмо Косте накатать, спросить его насчет женщины — так это или не так? Но сколько письмо будет ходить по северу, ненадежная это вещь — почта, да и письмам доверять нельзя, позвонила на работу Сергею, в управление, попала на какого-то начальника, а точнее, зама и, кажется, по кадрам, в самую точку угодила, объяснила в чем дело.
Начальник оказался человеком понятливым, быстро извлек из сейфа личное дело, посмотрел на фотографию поварихи, остался доволен: «Хар-раша девка, за такой не только этот летун может приударить, а кто угодно». Валентине же сказал: «Да, есть в бригаде Корнеева повариха. Молодая, глазастая. Самсонова Виктория. Сокращенно, видать, Викой будет прозываться, — изобразил нечто похожее на смешок. — Вот так. Чечевика с викою… Сочувствую вам».
Разговор, конечно, малость унизительный, но нельзя же проигнорировать сигнал. «Ишь, чечевика с викою… — помыкивал начальник на том конце провода, он то ли песенку разучивал, то ли в Викино дело что-то вписывал. — Благодарствую за сообщение, кадры мы должны иметь морально крепкие. В отряд мужу вашему я позвоню, поговорю с кем надо, так что не тревожьтесь — не дадим разрушиться семье, муж по ушам получит…»
Совсем уж не канцелярское выражение употребил кадровик — «по ушам получит», из стиля, из слога выпадает, но, видать, такой уж человек был этот начальник.
«Прощаюсь с вами, благодарствую еще раз», — закончил он разговор.
Днем на работу ей позвонил Володя, бодрым голосом, будто находился совсем рядом, в соседней комнате, спросил:
— Как дела?
— Идут дела, — нехотя отозвалась Валентина.
— Чего голос такой безрадостный?
— Радоваться нечему.
— Понимаю, понимаю, — проговорил он с сочувственными нотками в голосе. — А ведь я так и не получил того, за чем вчера приходил.
— Что именно не получил?
— Ответа на вопрос: «да или нет?» До моего отъезда в Москву — полторы недели, сегодня бумага с вызовом пришла. Поехали?
— Надо подумать, — ответила она почти машинально, пожалуй, лишь для того, чтобы что-то ответить.
— Думать никогда не вредно, — не замедлил подцепить Корнеев, он говорил что-то еще, она механически отвечала, поддакивала, произносила какие-то необязательные слова, даже целые фразы, на том разговор и увял. Но по ее заострившемуся лицу было понятно, что решение она приняла.
Была у нее приятельница — редактор, женщина угловатая, костистая, крутобедрая, с тяжелым неровным подбородком и большим крючковатым носом, на котором непрочно сидели изящные, совсем не к ее лицу очки. За глаза звали ее кентавром, а в глаза — почти по-мужски, не по имени-отчеству, не по фамилии, а только одним отчеством, которое прилипает к человеку, как кличка, не отделаешься — Тимофеевной.
Даже главный редактор на летучках ее Тимофеевной величал. Никто из мужиков не хотел взять Тимофеевну под свое крыло, жила она бобылкой, ум имела гибкий, острый, знала много, ибо для чтения была уйма времени, не на что его было тратить, ни с кем не дружила, а вот с Валентиной сошлась: то ли самое себя в ней видела, только более удачливый, более совершенный вариант, то ли в характере нащупала нечто родственное. Глаз у Тимофеевны был цепким, она сразу разглядела: у Валентины — тревога на душе, нелады с самою собой. Захлопнула толстенную книгу на английском языке, из которой пыталась выудить цитату и перевести на русский потребовала:
— Выкладывай. Как на духу!
Прямолинейность, конечно, неженская, иного может покоробить, но Валентина знала свою подружку.
— Хочу уйти от мужа.
Тимофеевна внимательно поглядела на Валентину, будто бы хотела проникнуть в душу, в сердце, в мысли ее, узнать, насколько это серьезно; проникла, узнала, поняла, что серьезно, и отговаривать Валентину не стала, как не стала и спрашивать, кто тот человек, к которому Валентина собирается уйти.
— Не ахай, не ахай, пожалуйста, когда я тебе скажу, кто он, — Валентина истолковала немоту кентавра как любопытство, хотя какой там «не ахай», ахнуть все равно придется, — она опустила голову, это движение было сосредоточенным, тревожным. — Не поверишь, кто…
Тимофеевна, мудрая особа, продолжала молчать — ситуация такая, что лишние вопросы ни к чему.
— Володька это, Костин брат.
И кентавры, оказывается, способны удивляться — Тимофеевна прижала пальцы к вискам, охнула, заерзала рукою в столе, ища сигареты. Задымила, засмолила табаком, погружая комнату в сизый слоистый туман.
— Ты уверена, что тебе с ним будет хорошо? — справившись с собою, спросила Тимофеевна минут через пять, и вопрос этот не был праздным.
— Уверена.
Тимофеевна склонила грустно голову, на кончике большого носа образовалась капля — то ли простудная, то ли слезная, старела она, что ли, Тимофеевна? — вздохнула.
— Раз уверена, значит, так и поступай, — и словно бы благословила Валентину, — учти только, что вначале многие будут осуждать тебя, но потом привыкнут. Привыкнут и успокоятся.
Вечером в дверь снова позвонил Володя, вошел куда более уверенно, чем в прошлый раз, спокойно разделся, не спеша разулся, натянул на ноги Костины разношенные тапочки.
— Ужинать будешь? — спросила Валентина.
— Буду. Настоящий мужик должен много есть.
Когда он уезжал в Москву, то снова задал вопрос:
— Да или нет?
— Пока не знаю, — качнула Валентина головой задумчиво, хотя про себя сказала «да», она решила сделать Володе сюрприз.

Глава десятая

В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но только не самих себя.
Платон

В пятьдесят четвертом году земля под заимкой дрогнула, затряслась, мигом подняв Рогозова и Митю Клешню с постелей. Дело было ночью, по осени, погода стояла промозглая, все время валил снег, тяжелый, сырой, липкий. Шел снег плотно, казалось, бросали его с неба целыми охапками, копнами, гулко хлопался о землю, обламывал сучья у деревьев, впрессовывал в размякшую плоть траву, щебенку, булыжники, гнилые пни, палое шишкотье, сломанные ветки.
Сквозь темную пелену снега прорезалось что-то розовое, зыбкое, будто северное сияние заиграло, да пробиться через плотную завесу никак не смогло, подержалось немного и угасло. Снова стало темно.
— Что это? — пробормотал Рогозов, переступая на полу стынущими ногами.
— Может, американцы, бомба? — спросил Митя Клешня, глядя в черное глухое окно. — Вон по радио день-деньской говорят об испытании каких-то бомб. Может, она?
— Не хватало нам еще этого, — недовольно проговорил Рогозов, помял оплывшее во сне лицо пальцами. — Завтра узнаем, что за сияние.
Снег мял землю еще довольно долго, залеплял глаза, ноздри, рот, стоило только высунуться на улицу, сбивал с ног, загонял назад, в тепло.
А когда он чуть сдал, мимо заимки, втягиваясь в тайгу, прошли люди.
Рогозов растворил ворота, хотел было поговорить с ними, но люди были хмурыми, в разговор не вступали. И все же Рогозову удалось узнать, что в тайгу упал заблудившийся в непогоде самолет. Шел к геологам, вез оборудование и заблукал в снеговой каше. Вечером Рогозов долго горбился за столом, задумчивый, молчаливый, даже к белому лебедю своему ни разу не подсел, хотя Митя Клешня и ждал, что тот придвинет к роялю круглую табуретку с вертящейся «шляпой», откинет узкую изящную крышку, тронет пальцами черно-белые блестящие планки. Но нет, не подсел, не тронул клавиши. Что-то грызло, занимало Рогозова, какая-то непростая дума теснилась в его голове, по углам рта крутые складки пролегли, лоб съежился от морщин, глаза наполовину закрыли тяжелые веки.
Потом Рогозов встал, подошел к полке, где гнездились книги, долго водил пальцами по корешкам, наконец извлек две — с чертежами, с заковыристыми формулами, в которых сам черт ногу сломит; Митя Клешня не понимал, что полезного было в этих сухих, смешного вида формулах, какую выгоду из них можно извлечь. Смешные значки, и только.
Приемыш уже и спать улегся, а Рогозов все сидел и сидел за своими книгами, что-то соображал, шевелил губами, морщил лоб, делал записи на листе бумаги, поглядывал задумчиво в черное сумрачное окно, которое часто перечеркивали мелкие хлопья снега, растерял он силу, обмельчал, если бы сейчас самолет свой путь держал, то вряд ли бы о земную твердь хлопнулся: она сейчас ночью хорошо просматривается. Он даже попытался представить, как же выглядит земля сверху ночью, получилось что-то невнятное, серое, зловещее, круглое, будто огромный глаз, затянутый бельмом, усмехнулся ребячьим грезам. Давно с ним подобного не случалось.
К утру воздух стал прозрачным, в нем появились звон и сухость, вызвездился небольшой веселый морозец, усталая, измученная снегопадом земля оправилась. Белизна затопила все вокруг, а то, что чудилось Рогозову — серое, неряшливо-слепое, зловещее, — вовсе исчезло, небо раздвинулось, посвежело, прорезались мелкие, но зато необычайно яркие звезды.
Встав по обыкновению рано, Рогозов принялся сколачивать широкие разлапистые сани. Митя Клешня ходил кругами, глядел на сани, дивился: для чего же это такие? На них целую копну сена можно уволочь. И кто их таскать будет? Лошадь? Вол? Но нет, Рогозов прибил к саням собачьи постромки — ременную упряжь на тринадцать голов. Тринадцать — чертова дюжина, число, которое старые люди обычно избегают, но Рогозов на все эти бабушкины приметы — ноль внимания, делал то, что считал нужным.
Закончив работу, оглядел сани, остался ими доволен — получились что надо, легкие, просторные, ходить долго будут.
Через пару дней Рогозов собрался в тайгу, ушел быстро, налегке, взял с собой только любимую лайку Симу — внучку той самой Симы, что жила у него первые годы в заимке, и будто растворился в чаще седых от мороза деревьев.
Он шел по тайге, вглядывался, примят ли где снег, хотя заметить этого было почти нельзя: на старый снег лег свежий, заровнял все, всматривался в надломленные ветки, в сбитые неосторожным движением сучки, в оборванные еловые лапы, повисшие на ветках, — двигался по следам людей, которые ушли искать самолет.
Разные чувства теснились в рогозовской душе, о многом передумал он, пока шел по малоприметным засечкам в таежную глушь, — было ему жаль самолета и жаль летчиков, видно, погибших, жалость сменяло злорадство: поделом им!.. И знал, что злоба его бессильна. Рогозов никогда не принимал и не любил новую власть, но что он был против нее один — мошка, пылинка, конопляное зернышко. От этой мысли ему становилось жалко себя. Но возвращалось довольство. Как его мяла жизнь, живого места ни на теле, ни в душе не оставила, временами даже казалось — нажми она сильнее, и Рогозов сломался бы. Но нет, не сломался, и сознание этого радовало его.
Сима носилась от дерева к дереву с визгом, с радостным захлебывающимся тявканьем, петляла вокруг, проверяя, нет ли поблизости следов, спугивала шустрых белок, загоняла их на деревья, а потом моляще смотрела на хозяина: чего же ты не бьешь? Рогозов успокаивал ее движением руки. Временами, боясь, что кто-то может услышать лай, он шикал на собаку, и та виновато умолкала. Но ненадолго — поднимала с места очередную испуганную белку и вновь начинала тонуть в собственном лае, в азарте и нетерпении, требовала выстрела.
Но Рогозов не стрелял, у него была другая цель. Да и винтовки-малопульки, из которой сподручно бить мелкого зверька, с ним не было, взял трехствольное промысловое ружье, забил его патронами с картечью, в нарезном стволе сидела самодельная пуля.
Он шел следом за отрядом спасателей двое суток, порою удивляясь тем бесполезным крюкам, что они делали, но тем не менее сам исправно творил эти крюки, ступал след в след. В конце концов оказалось, что самолет — это был «дуглас» военного времени — упал не так уж далеко от заимки — если напрямую, то всего полдня пути до просеки, в которую он угодил и брюхом лег на землю. Спасатели забрали людей, вернее, останки, что находились в самолете, документы, часть продуктов и ушли. Рогозов не имел никакого желания сталкиваться с ними, пропустил отряд беспрепятственно.
Постояв немного в распадке, выводившем на просеку, проверяя, один он остался или все же не один; удостоверился, что один, отпустил Симу, которую держал у ноги, чтоб не попалась на глаза спасателям, та с визгом понеслась к самолету. «Дуглас» был для нее одновременно и поверженным зверем, и странным домом-чудищем, столь нелепо поставленным на землю, и остывшей мертвой машиной — всем вместе. Настороженно подняв уши, обошла самолет.
Поскольку Сима голоса не подавала, значит, Рогозов не ошибся — у распластанного «дугласа» действительно никого не было, ушли спасатели. Рогозов выбрался из схоронки, прикрикнул на собаку, чтоб не путалась под ногами:
— Полно, полно!
Он еще не знал, зачем пришел сюда, зачем ему нужен поверженный «дуглас», лишь какие-то подспудные неясные мысли мелькали в голове, рождая простые хозяйские заботы — вон ведь сколько металла валяется! В заимке, где каждый гвоздь, каждая железка на счету, все это сгодиться может. Но и другое, смутное, никак пока еще окончательно не сформированное, также находило место в голове: а вдруг поверженный самолет можно использовать не только как груду металла?
Просека, в которой лежал «дуглас», была старой — непонятно когда и зачем ее прорубили. Возможно, брали отсюда лес на строительство дороги: сосны тут ровные, высокие, корабельные, редкий лес. Здешняя тайга ведь все больше хилая, болотная гниль не дает деревьям расти, горбит их, съедает корни, заставляет извиваться их, они как бы корчатся от боли. А здесь, под деревьями, земля добрая, прель ядовитая болотная тут глубоко лежит, на поверхность не выходит.
«Дуглас», по-видимому, лишившись управления, очень удачно угодил в эту просеку — пилоту то ли чутье помогло увидеть не лес, а землю под самолетом и он бросил машину вниз, то ли еще что-нибудь, он втиснул машину в просеку, как патрон в ствол. Видно, надеялся спастись… Покорежил, продырявил крылья и фюзеляж, сломал шасси, погнул винты.
Облупленная помятая дверь, за которой виднелось черное чрево «дугласа», была распахнута и, косо свесившись, держалась на одной петле. Под дверью валялись смятые консервные банки, обломки мелких упаковочных досок, вдавленные в снег, виднелись яркие, бьющие в глаза подтеки крови — следы беды.
Рогозов как увидел клюквенно-алые, смерзшиеся куски снега, дернулся от отвращения, но потом взял себя в руки. Оглянувшись по сторонам, закряхтел, полез в нутро самолета. Там было темно, не сразу и разберешь, где что находится, пахло паленой резиной. Постепенно глаза привыкли, и Рогозов увидел несколько разбитых ящиков, гвозди, рассыпанные по рубчатому полу «дугласа», поразился увиденному: казалось бы, обычная вещь — гвозди, но уж очень необычно было видеть их здесь, на него невольно пахнуло смертью, отчаянным противоборством людей и лиха, в которое они попали. В хвосте стояло несколько распоротых мешков. Холстину пороли ножами. Из длинных ровных развалов торчали макароны. Рогозов поморщился — зачем ножом мешки располосовали? Но потом принял решение: макароны сгодятся в хозяйстве, или себе или же собакам на варево пойдут. Из двух или трех разбитых ящиков — сколько ящиков разбито, сразу не понять, от них только щепа одна осталась — выпали консервные банки, густо смазанные тавотом, без всяких этикеток — наверное, говяжья тушенка, только тушенку так густо оштукатуривают смазкой. Консервы, еду всю надо было побыстрее изъять из самолета, перевезти в заимку и схоронить: если снова придет спасательная группа, то все заберет.
Он сложил консервы у входа, чтобы было удобнее брать, и, стараясь ступать бесшумно, так как его пугал звук собственных шагов, прошел в кабину, оглядел погнутые рогульки штурвала, расколотые мятые приборы, которых в кабине было так много, что в глазах зарябило, увидел кровь на полу, невольно поморщился. Потом оглядел большую рваную дыру в полу — она шла от кабины самолета справа и, задевая кое-где внутреннюю обшивку фюзеляжа, тянулась по всему корпусу под дно самолета. Края ее были рваные, черные от копоти. «Да, силища, — невольно покачал головой Рогозов, — эвон как располосовало!» Вспомнил грохот взрыва, услышанного ночью. Что же это рвануло? Горючее? Связка гранат? Но зачем пилотам гранаты? Тол, который они везли геологам? Вряд ли. Тогда бы весь самолет разнесло.
Набив консервами, самыми ценными, что были в «дугласе», рюкзак, Рогозов, сгибаясь под ним, обливаясь потом, вернулся домой.
Спрятав консервы в укромном месте, каких в заимке было много, Рогозов еще раз осмотрел сани. Напрасно он их сколотил. Думал, что по частям перевезет самолет на заимку, попробует его тут собрать — вдруг что-нибудь из этого получится? Но по частям «дуглас» не перевезти. Попытаться отремонтировать его прямо на просеке? Аккуратно залатать длинную, похожую на глубокий шрам дыру, заправить двигатели горючим, взлететь — и, пожалуйста, куда хочешь, туда курс и держи…
Всегда умный и расчетливый Рогозов, как бы за несколько ходов вперед предвидящий ход событий, тут словно забыл о расчете, его захватил жгучий ребячий азарт, нетерпеливая, безудержная тяга познать то, чего не знал, возможность освободиться от тягот жизни, удрать отсюда «ко всем чертям». Рогозова не останавливало, что он не умеет водить самолет, что он даже моторы запустить не сможет, — чепуха все это, есть в мире масса полезных книг, учебников, по которым можно понять и изучить что угодно. Не только самолет, а и кое-что помудренее, посложнее. Не боги горшки обжигают, ведь учились же пилоты по каким-то книгам, пособиям и печатным инструкциям, и он, бывший инженер, неплохой специалист, тоже научится водить самолет. Его не беспокоило и то, что штурманского дела он тоже не знает, заблудится, едва очутится в выси, не сумеет сориентироваться по земным приметам, завалит самолет на крыло и грянет с небес на землю… И в конце концов, даже если он и долетит до какой-нибудь Норвегии, то просто-напросто не сможет посадить «дуглас». Не-ет, голос разума был чужд сейчас Рогозову, слепой азарт, необъяснимая тяга к неведомому, жажда освобождения руководили им.
Украдкой он перетаскал весь груз «дугласа» к себе на заимку — тут-то и сгодились сани, сколоченные им; один раз чуть не столкнулся с военным отрядом, пробирающимся сквозь тайгу к самолету, вовремя свернул, затаился — ожидал, когда они пройдут, грозил ездовым собакам кулаком, чтобы не лаяли. Хорошо, что снег шел, следы заваливал, не то отряд, обнаружив трюм «дугласа» пустым, мог по следу удариться в розыск и появиться на заимке. Снег шел плотный, подставляешь под него ладонь ковшом — мигом набивается.
Сквозь шорох падающих хлопьев он слышал недалекие голоса, кашель, шарканье лыж, тянул и тянул голову вверх, стараясь угадать путь отряда. Настороженность хозяина передалась и собакам, глаза у них сделались злыми, огнистыми, еще чуть-чуть — и они, обрывая постромки, кинутся на людей. Рогозов, окорачивая псов, бросал на них свирепые взгляды, и собаки, щурясь недовольно, молча приседали на задние лапы.
Едва голоса стихли, Рогозов взял чуть левее, выходя на пробитый след, двинулся по нему к заимке — путь отряда-то все равно возле заимки проходил, не могли люди никак рогозовскую обитель миновать, — чутко прислушиваясь к тайге, следя за реакцией собак. Никто больше не встретился им, тайга опустела. Рогозов усмехнулся, предвкушая, как поведут себя «радетели государственного добра», из последних сил пробиравшиеся сюда, к самолету, как будут поминать они и бога, и черта, и начальство, и дорогу свою…
С другой стороны, они могут на обратном пути побывать и на заимке, поинтересоваться, не ее ли хозяин выгреб народное добро из самолетного чрева? Но, как говорят чалдоны, «поди унюхай» — кто видел Рогозова в самолете? Если только белка какая-нибудь иль беспокойная птица желна? На поверженный «дуглас» и мужики из геологических партий могли набрести, и чалдоны-охотники, и прочий люд, путешествующий ныне вольно по лесам и долам, — все могли. Если же на заимке обыск произведут, что, собственно, будет противозаконным, то тоже ничего не отыщут, даже с собаками, Рогозов все надежно упрячет. На всякий случай он отослал в тайгу Митю Клешню, чтобы не сболтнул чего-нибудь лишнего, если люди из поискового отряда тут появятся, сам проверил хозяйство: все ли надежно укрыто, потом взял банку с черной краской — подновить крест на могиле зырянки, надеялся, что люди будуг совеститься делать тщательный обыск, увидя рядом с домом могилу и крест.
Прогноз был точным — несколько человек из спасательного отряда все же появились на заимке. И хотя они не докладывали Рогозову, зачем появились, он понимал, что именно их сюда привело. Рогозов стоял на крыльце заимки, держа руки перед собой, сцепив их, как на молитве, и устремив суровый, немигающий взор в пространство. Старшему, капитану, подал ключи от амбаров, тот взглянул на Рогозова пристально:
— Сами отпереть не можете?
— Извините, — проговорил Рогозов тихо, но отчетливо выговаривая каждое слово, — ревматизм допекает, ни рукою шевельнуть, ни ногою. Боли дикие.
— Ладно, — опустил глаза старший. Он решил на свой страх и риск проверить округу — вдруг где-нибудь наткнется на следы самолетного груза? Грабеж среди бела дня разозлил его. Рогозов не возражал — пусть ищет, если хочет. Отказать в ключах — значило старшего, а вместе с ним и власть настроить против себя, потому и был так спокоен.
— Да ничего тут нет, не найдем ничего, — к старшему приблизился один из этой группы, паренек с обсыпанными пухом щеками, пух рос на подбородке и над верхней губой — в армии парень служит, а еще не брился ни разу, — здесь хозяин дворянин, товарищ капитан, его вся округа знает, — покосился на забор, подле которого чернел, зловеще поблескивая в мутном свете дня, крест, подновленный кузбасс-лаком — специальной черной краской, что любое дерево от грызунов, от древоточцев и иных вредных козявок надежно предохраняет. — Дворянам красть не можно, устав дворянский запрещает.
— Знаем мы этот устав, — отмахнулся капитан, отомкнул первый амбар, тот, в котором повесилась зырянка, заглянул в темное сухое нутро, покрутил головой. Одобрительно заметил: — В чистоте дворянин свое хозяйство держит, в порядке. Возможно, действительно свой дворянский устав блюдет.
Запер амбар, подкинул в руке связку ключей. Посмотрел на паренька-солдата.
— Значит, не крадет он, говоришь? Ладно, — приблизился к крыльцу, вернул ключи Рогозову, взглянул на него с неожиданным интересом. Даже, кажется, спросить что-то хотел, но сдержался. Лишь козырнул. — Извините, хозяин, за вторжение.
— Понимаю, — кивнул Рогозов. — Служба есть служба.
Через несколько минут заимка опустела. Рогозов вошел в дом. Заперся.
Заимка. Определение это существует только, пожалуй, в Сибири, больше нигде. Заимками здесь зовут временные таежные жилища, наспех сколоченные, не всегда годные для зимовки. Даже в слове самом сокрыты какие-то унизительные нотки — занять, позаимствовать, даже поклониться людям и природе, выпрашивая у них место для жилья, — заимка и заимка. Рогозов свою усадьбу звал заимкой неизвестно почему, это не заимка была, а дом крепкий и надежный, в котором и осаду держать можно, и нападать из него сподручно. Думая об этом, Рогозов удовлетворенно посмеивался — как бы там ни было, а все-таки ловко он свою обитель заимкой назвал. Будто птичье перышко слово порхает, от одного человека к другому перелетает: заимка и заимка, глядишь, на какой-нибудь карте его угодья тоже заимкой обозначены. А раз заимка, то, значит, бедность, паутина по углам, худой двор, где ничего взять нельзя.
Через неделю он снова наведался к самолету, походил задумчиво вокруг, прикидывая, что можно сделать, какие инструменты надо сюда привезти. В том, что к «дугласу» больше никто не заявится, Рогозов был уверен: зима уже стиснула землю, снега навалило порядочно, все стежки замело, дорожных примет никаких, да и пуст самолет, все отсюда изъято — можно не хорониться.
Будто помолодел Рогозов в эти дни: он обрел цель. За зиму он подлатает, отладит «дуглас», применив, а точнее, собрав для этого все свое инженерное умение и знания, по учебникам освоит, как надо летать, и плюнет на все, что связывает его со здешними местами, — на тайгу, реку, заимку, дичь здешнюю, Митю Клешню и даже на могилу зырянки в конце концов. Все это ему смертельно надоело, может быть, найдет он другой край, где иначе будет доживать свой век.
В короткие мгновения умственного отрезвления он ловил себя на том, что впадает в детство, никуда ведь он не улетит, даже если и «дуглас» будет исправным, и моторы его станут работать как часы, он никогда не сможет поднять эту машину в воздух, но еще через мгновенье он начинал казнить себя за сомнения и робость, на его лице появлялась какая-то странная улыбка.
Он почти всю зиму провозился с самолетом, залатал как мог дыры, починил шасси, выскреб и вычистил все внутри, привез на собаках несколько бочек бензина, купленных у шоферов. Подле самой заимки по льду реки был проложен зимник, машины ходили по нему днем и ночью, возили грузы на буровые, продукты, людей — все в этом крае поднялось, всколыхнулось. Водители полуторок и старых, побывавших на фронте, но еще исправно бегающих «студебеккеров» иногда останавливались у заимки, просились на огонек. Кому-кому, а вот шоферам в приюте Рогозов не отказывал — знал, что и новости от них можно узнать, и водкой разжиться, и какую-нибудь нужную в хозяйстве вещь по дешевке купить. Водители — народ шебутной, за словом в карман не лезут, новости разносят быстро и охотно, будто сороки, поэтому Рогозова скоро на всем зимнике знали. Шоферы отзывались о нем уважительно: «Охотник… Трех белок на одну пулю насаживает», и если у Рогозова возникали просьбы, то шоферы старались их выполнить.
Так у Рогозова появился бензин.
Нельзя сказать, чтобы в том году зима была поздней — она наступила, как обычно, и уйти должна была, как обычно, но Рогозову казалось, что все-таки зима затягивается — и серый слоистый снег медленно тает, и река, чей твердый толстый покров горбом изогнулся, трещит, а кое-где уже лопнул, в прогалы видна черная, масляно поблескивающая вода — все никак ото льда освободиться не может, и морозы слишком уж долго мнут землю. Когда солнце днем из мелкого, белесого, будто бы льдом покрытого блюдца превращалось в набухшую жаром сковороду и начинало припекать так, что от снега «только дым» шел, Рогозов бывал доволен, нетерпеливо потирал руки, поглядывал в небо, брал в руки еловые лапы, щупал их, соскабливал ногтем почки с березовых веток, давил крепкими плоскими пальцами, нюхал, будто пытаясь узнать, скоро ли из них листочки проклюнутся.
Наступил день, когда заимка затряслась от тяжелого грохота — это двинулась река, горбатые подтаявшие льдины вставали стоймя, превращаясь в ледяные скалы, взметнувшиеся выше деревьев, гнулись, корежились и так же стоймя, страшные, сыплющие прозрачными обломками, ползли вниз по течению, глуша грохотом своим осетров, высовывающих в трещины головы, чтобы глотнуть воздуха, зверей, подползающих к реке хлебнуть водицы. Два дня шел лед, потом река очистилась, снег на берегах растаял, и наступила весна.
Топором, лопатою, костерным палом Рогозов выскоблил, выровнял просеку, проверил каждый клочок ее, каждый миллиметр, на коленях исползал всю — «дуглас» при взлете не должен был споткнуться, — и улыбался радостно, открыто, как всегда, когда завершал удачно какое-то дело. Потому и улыбался, что дело закончено, что все идет на лад.
Учебники, как летать, что надо делать при подъеме, при посадке, при рулежке, он сумел достать, поэтому не сомневался: все у него должно получиться. И взлетит он, и до границы, как говорится, обязательно докорябается. Мягким, мечтательным делался у него взгляд, лицо теряло обычную свою жесткость, разглаживалось. Но вот какая вещь — лайки в такие минуты старались держаться подальше от Рогозова — видать, чуяли что-то и, поджав хвосты, исчезали в прозрачных от молодой зелени кустах.
Последней трудностью была заправка «дугласа» — бочки-то неподъемные, наверх их ни за что не затащишь, строить для них леса — все едино, не помогут леса. Пришлось заправлять «дуглас» способом дедовским — ведром, ковшичком. Рогозов пропитался насквозь, до костей бензином, его сладковатым резким духом; матерился беспрестанно, пока заливал в баки «дугласа» горючее.
К концу второго дня этой работы в черноте баков приподнялось что-то темноватое, поблескивающее, проглянуло живо, и Рогозов облегченно вытер мокрой ладонью лоб — кажется, порядок! Заправил-таки самолет… Притиснул рукав пиджака к лицу, покрутил головой: кружилась она от тошнотворного запаха «горючки».
Отошел в кусты, где бродили, пугая птиц и мелких зверюшек, его лайки, — покурить. Достал из кармана пачку «Дуката», сунул одну сигарету в губы, но, остановленный внезапной мыслью, запаливать не стал — побоялся, что, пропитанный насквозь бензином, загорится.
Помял сигарету, понюхал, втягивая в себя табачный дух: ах, хорошо «Дукат» пахнет!
Потом сходил в схоронку, которая была построена в кустах рядом с просекой — вроде бы шалашик какой, а вроде бы и нет, не сразу разберешь, схоронка и есть схоронка, Рогозов по возведению их большим мастаком заделался, — извлек оттуда летное наставление — затрепанную, тысячу раз читаную-перечитаную книжку, углубился в нее.
Потом медленными, сторожкими шагами двинулся к «дугласу», внимательно глядя сощуренными глазами на самолет. Ну будто впервые видел его. Обошел кругом, попинал ногами колеса, словно шофер, проверяющий скаты своей машины, затем по узкой лесенке взобрался в «дуглас», прошел в пилотскую кабину, покряхтев, приладился получше к сиденью. Он много раз бывал здесь, и кабина эта, в которой непонятно как вмещались, гнездясь друг на друге, добрые полторы сотни циферблатов, тумблеров, выключателей, различных щелкающих пакетиков, клемм, глазков, рукоятей, педалей, кнопок, верньеров, была ему хорошо знакома, но сейчас, когда он уселся на пилотское кресло, она вдруг предстала перед Рогозовым совсем иной, чем он видел ее раньше, — незнакомой, чужой, пугающей.
Как бы все это бедой не обернулось. Рогозов помедлил немного, обдумывая мелькнувшие в голове сомнения, потом решительно сжал губы: назад все равно дороги нет.
За зиму он проштудировал летные учебники и, обладая цепкой памятью, зоркостью, все, буквально все запомнил: разбуди его ночью и у вялого, сонного, плохо соображающего спроси, как запускаются двигатели «дугласа», — ответит. И правильно ответит. Но одно дело — учебник, а другое — «живой» самолет.
В мыслях он тысячу раз запускал моторы — и каждый раз у него получалось, а здесь он вялыми пальцами трогал приборы и выключатели на огромной панели и никак не мог сообразить, в какой же последовательности он должен действовать, что включать первым, что вторым, а что третьим.
Ругая себя за бессилие, положил перед глазами книгу, уткнулся в нее, слегка покачивая головой в такт пунктам и параграфам наставления. Успокоившись, опять заперебирал пальцами по панели, и опять у него ничего не вышло. Вдруг понял, что никогда не сможет завести самолет. Защелкал лихорадочно тумблерами, кнопками — ну, будет запуск или нет? — покрылся потом: нет, не будет. Не удастся ему запустить двигатели «дугласа», не дано.
Конечно же, понимал Рогозов, что теория — одно, практика — другое, что немало времени пройдет, прежде чем он решится подняться в небо, вначале он должен научиться ездить по земле, управлять рулями высоты и поворота, набирать скорость, тормозить, глушить движки, газовать и сбрасывать газ до самого малого, разворачивать самолет — словом, на земле надо овладеть многими навыками, которые потом ему понадобятся в воздухе. Но никогда не думал Рогозов, не предполагал, что с первого же раза у него произойдет осечка, что он не сможет совладать с малым — с двигателями, не сумеет завести их.
Откинувшись назад, он с неожиданной ненавистью посмотрел на циферблаты и кнопки, сплюнул на пол. Тоскливо сжалось у Рогозова сердце, на душе сделалось пусто — никаких других стран и никакой земли, кроме этой, исхоженной вдоль и поперек, болотистой, таежной, израненной ветрами и комариным войском, летним зноем и декабрьскими морозами, ему не видеть. Рогозов приложил руку к сердцу — вот-вот оно остановится… Неужто всем мечтам и надеждам конец? Нет, нет, нет! Взглянул сквозь боковое оконце кабины на близкую тайгу, увидел внизу своих копошащихся в кустах лаек, скривил жалобно губы. Закусил упрямо нижнюю губу, снова стал перебирать пальцами по кнопкам и рычажкам панели, включая и выключая все подряд. Он не верил в то, что самолет не заведется, должен же «дуглас» в конце концов ожить! Есть же все-таки бог на свете! Есть или нет?
Рогозов затрясся в немом плаче.
Выплакавшись, он, постаревший, сгорбленный, с трясущимися руками, выбрался из «дугласа», поковылял к бензиновым бочкам. Заглянул в одну, в другую, в третью, проверяя, есть ли там что-нибудь? Горючее у него еще было, немного, но было. Рогозов налил бензина в ведро, вскарабкался на плоскость «дугласа» и, не глядя, одним махом выплеснул ведро на нос самолета.
В следующий заход облил середину, поморщился от боли, от тоски и от одуряющего, сладковатого запаха горючего. Потом облил хвост «дугласа». Оглядев потемневший от бензиновых потеков корпус, плеснул в ведро еще немного горючего, хотел провести длинную бензиновую дорожку от «дугласа» к кустам, но передумал, отставил ведро в сторону. Бегом, кряхтя от натуги, боли и раздражения, подкатил под самолет опустошенные бочки, свалил туда разные по ходу ремонта «дугласа» придуманные приспособления, деревянные подставки, ненужный инструмент, оглядел все кругом: не осталось ли чего еще? Никаких следов ведь быть не должно. Мысль работала четко: огонь поглотит все, даже с риском лесного пожара, который, впрочем, — Рогозов знал — весной не случится.
Потом схватил за дужку ведерко с бензином, сделал длинную, на глазах высыхающую дорожку, отшвырнул ведерко от себя — так, чтобы оно подкатилось под самолет, сунул руку в карман, сгреб в пальцы все, что там было. Поднес к глазам: что-то он видеть плохо в эти минуты стал — зрение отказывает, вот ведь как. Отделил от мелочья — пуговиц, гвоздиков, шурупов, монет — коробку спичек, ругнулся — барахло с собой таскает, хотел было бросить на землю, но сообразил: следы все-таки, сунул все назад в карман.
Вытянув с опаской руки — как бы самого огонь не хватил, — он чиркнул спичкой по коричневой боковушке коробки и почти не глядя бросил спичку в полувысохший бензиновый след. Попал! Огонь, стремительный, плоский, почти бесцветный, понесся по просеке к «дугласу».
Рогозов, растерянный, с дрожащим лицом, приподнялся на ногах, глядя вслед огню, потом резко повернулся, метнулся в кусты. Прохрипел на бегу, давая команду лайкам:
— За мной!
Те с визгом кинулись следом в лес.
Разным бывает огонь. Бывает очищающим, бывает разрушающим. Есть огонь-мститель, есть огонь-жертва, есть огонь-мольба, есть огонь-плач, есть огонь-радость. Все психологические состояния, присущие человеку, присущи и огню; он наделен теми же пороками и теми же добродетелями, что и человек — слабостью, силой, злом, добротой. Этот огонь разрушал надежды, мечты, желания Рогозова, опрокидывал его навзничь, отбрасывал назад, лишал всего, что он имел. Рогозов даже остановился, хотел было кинуться к самолету, пресечь дорогу пламени, но поздно — над «дугласом» уже взметнулся высокий жаркий костер, страшный, синевато-прозрачный, беспощадный. И Рогозов, махнув рукою обреченно, понесся сквозь кустарник дальше. Собаки, тонко взлаивая, вывалив розовые влажные языки, трусили следом.
Он хрипел, задыхался на бегу, хватался рукою за грудь, но не останавливался — ломился и ломился сквозь чащобу, сквозь влажные от весенней испарины заросли, ощущая, как топот его ног отдается в голове чугунными ударами, как кровью наливаются глаза и земля от этого становится алой, зловещей. Рогозов бежал долго, очень долго, можно было только удивляться, откуда в этом сухом старом теле берется столько выносливости и силы. У него и хрипа уже не было, лишь слабое гаснущее сипенье прорывалось сквозь стиснутые зубы, напряженное лицо побледнело, сделалось совсем пергаментным, спина сгорбилась, словно он каждую минуту ожидал сзади удара, по вискам и щекам мутными горячими струйками катился пот.
Просека с горящим «дугласом» осталась уже далеко, когда над тайгой, обламывая макушки у сосен, сбивая с деревьев белок, пронесся вязкий низкий грохот. Рогозова с силой толкнуло под лопатки, он, распластавшись в воздухе горизонтально, вытянув длинные худые ноги, пролетел метра три, неуправляемый — никакие учебники по технике пилотирования не понадобились, — и, с треском ломая прутья, приземлился в зарослях краснотала. Перевернулся на спину, зажал уши, стиснул веки, ожидая чего-то страшного. Знал, что у «дугласа» рвануло один бак с горючим, сейчас рванет другой. Действительно, через несколько минут грохот снова иссушающим губительным ветром пронесся над тайгой — мчался он, в тряпье обращая птиц, сжигая кусты, пластая, с корнем выдирая из земли молодые деревца, срезая, будто бритвой, макушки сосен, елей, берез и грустных, вгоняющих человека и зверье в тоску осин.
— Все, — просипел Рогозов немощно, — кончено все. — Выгнул спину, отдирая тело от холодной земли: из земли студь зимняя не вытаяла, войдет мерзлота в мозг, в кости, в кровь — и тогда пиши пропало, положат на домашнем погосте рядом с зырянкой. Подумал равнодушно: «Плевать». Рогозов не боялся смерти и умереть был готов в любую минуту. Жаль вот только, лицо его, когда он об этом думал, страдальчески кривилось, на глазах, сухих и жестких, появлялась влага — никого после него на земле не останется, непутевый пасынок Митя Клешня не в счет. Рогозов почувствовал, как опасный холод земли входит в него. «Плевать! Все равно конец один. Кончено все, кончено!»
В следующий миг увидел собак своих, рядком выстроившихся неподалеку, пробормотал жалостливо, ощущая в себе потребность прикоснуться к чему-нибудь теплому, родному, живому:
— Ах вы, собаченьки мои. Ах вы собаченьки…
Лайки, жмуря ясные зрачки, пристально глядели на хозяина. Рогозов горестно крутил головой, содрогаясь от внутренних спазмов, от слез. Но вот наступил момент, когда тело его перестало трястись, лицо стало спокойным, он выцветшими, совершенно прозрачными от пережитой боли глазами посмотрел вверх, на облака, на тусклую синь, видневшуюся между лохматыми сметанными сгустками, огляделся кругом, проговорил глухо:
— Ладно, жить надо дальше.
Поднялся на ноги и, сгорбив плечи, неуклюжим, тяжелым шагом двинулся напрямик, через тайгу. Знал, что там можно отлежаться, окончательно прийти в себя, зализать душевные раны, залечить порезы, укусы, кровоточащие царапины. «Жизнь на неудачах не кончается, нет», — сказал себе Рогозов. Верно он мыслил — жизнь шла вперед.

Глава одиннадцатая

Сила – источник, начало, основная причина всякого действия, движенья, стремленья.
Владимир Даль

Сколько ни жил на севере Сергей Корнеев, а никак не мог привыкнуть к стуже, к снегу и пустым пространствам. Видно, не во всяком характере это — свыкаться с холодом, сколько ни приручай нас к себе зима, а все о лете да о солнышке мы думаем.
Карташов, как и обещал, проявил свой упрямый характер: выколотил для Корнеева вездеход — новенький, крашенный болотисто-зеленой краской ATЛ — «артиллерийский тягач легкий», или попросту, как зовут в армии, — «атеэлка». Вездеход — это уже не «веревочка» с ее надоевшей заиндевелой крупастой лошадью, трясущейся из села в село со скоростью улитки. Корнеев не знал, как и благодарить за «атеэлку» Карташова.
— А чего благодарить? — похмыкал тот, ощупывая пальцами костистый подбородок. — Когда умру, на могиле пирамидку сооруди, как на фронте. Вот и вся благодарность.
— Типун тебе на язык, дядя Володь.
— Типун не типун, а все туда уйдем. Каждый в свое время. Поскольку я один, как глухарь в урмане, то может статься, что и пирамидку сколотить некому будет. Возьми это дело, Серега, на себя.
Разговор в балке происходил. Мороз был такой, что носа на улицу не высовывай.
Карташов подсел к буржуйке и, поругиваясь, хватил голыми пальцами дверцу за торчок, обжегся, но кинул в горячий зев печушки несколько поленьев. Захлопнул дверцу.
— Старость собственную я, Серега, давно уже ощущаю, — проговорил он, — тут невольно о кладбищенской тумбочке задумаешься. — Помолчав немного, изрек: — Старость — понятие ведь не количественное, а качественное. Человек растет, взрослеет, развивается до определенного возраста, превращаясь из мальчика в мужа, потом наступает некий предел, переломный момент, новая точка отсчета, после коей человек начинает благополучно или неблагополучно — у кого как получится — катиться в старость. Тут-то и подкарауливает его пора, когда возраст становится понятием относительным: человек, мол, имеет тот возраст, который он себе сам дает, и, если хочешь, может вообще не ощущать старости. Коли человек умеет радоваться, способен замечать солнце и звезды, красивых женщин и росу на траве — до той поры, пока он сохраняет в себе эту способность, — он молод. Коли же он не замечает ни птиц, ни росы, ни розовых зорь — значит, это уже старый человек. Даже если ему всего-навсего тридцать пять лет. Старость — это возраст не организма, а духа. И вообще, беря на вооружение избитую истину, возраст — это не прожитое, а пережитое… Одни говорят, что старость — это маразм, другие считают ее очень достойным состоянием души и тела. Впрочем, наверное, сколько существует людей, столько и мнений. Хотя все они схожи в главном, в самой основной и важной сути своей, и расходятся только в деталях. У всякого человека — свое.
Хлопнула дверь, в балок ввалился Синюхин, зубами стащил рукавицы.
— Охо-хо, — покачал головой, поморщился: мороз прихватил щеки.
— Каждый одолевает свою старость в одиночку, старость никогда не бывает коллективной. Как и смерть. — Карташов вздохнул, оглядел Синюхина с головы до ног, сделал жест рукой — давай, мол, к огню.
— Что же, есть какие-нибудь особые рецепты борьбы со старостью? — спросил Корнеев.
— Не знаю. Думаю, что нет. Геронтология — наука, построенная на воздухе. А с другой стороны, жить долго все равно нужно. И держаться до конца. Никогда не надо молодиться — это лишнее и никчемное занятие, а вот думать о том, что закваской, духом своим ты молод, — нужно обязательно. Жизнь стремительна, вмиг засосет и похоронит, даже если ты еще и ходишь, и регулярно ешь, и с соседями ругаешься.
Карташов прилетел на один день из «Трех единиц» — поселка Ныйва. К вечеру должен был прибыть и Костя. Работы много, а летать приходится мало: световой день — с гулькин нос. Зима. Во тьме летать нельзя, лишь в самых пиковых случаях, когда беда за глотку хватает.
Сергей Корнеев, пробурив полторы тысячи метров, начал испытания скважины — через каждые тридцать метров. Ведь если она попадается, залежь, она и шнурковой может быть, и плоской, как блин, — поди узнай, какой характер у нее.
Когда ком солнца сжался в скрюченную птичью лапку и готов был соскользнуть за верхушки недалекого редкого леса, угнетаемого болотной хворью, над буровой прогрохотал задымленный, похожий на огромную головешку вертолет — Костин экипаж ночевал сегодня в Малыгине. А в тягучем синем сумраке Костя прибрел пешком к балкам, малиновый от мороза, рот и брови опорошены снеговой крупкой, газеты с собою принес. Бросил на скамейку.
— Просвещайтесь, а то совсем небось закисли, — положив набок табурет, подсел к печушке.
— Почему один? А где твой славный экипаж? — спросил Карташов.
— У славного экипажа в Малыгине — свои дела, своя личная жизнь. Богу — богово, кесарю — кесарево, слесарю — слесарево.
Сергей вышел из балка, перебежал в соседний — было видно по тени, перечеркнувшей оконце.
— Ишь ты! Бегает, как молодой козел, не одевшись, — Карташов насупился.
— Чего ему одеваться? Кровь молодая, буруном кипит.
— Схватит воспаление легких — и кровь молодая не поможет. — Карташов сощурил глаза. — Драть некому.
Сергей вернулся в балок с посудой — он бегал в столовую, — разложил «шанцевый инструмент» на столе. Следом за ним, минуту спустя, не по-таежному широко, неэкономно распахнулась дверь, в балок ворвался тугой сгустившийся морок, чуть не погасивший печушку, но печушка одолела студь и туман, всосала в себя, из морока вытаяла девушка. Вид у девушки, что принесла из столовой еду, был праздничным — начиная с нарядной, не для тайги, меховушки, наброшенной поверх строгого синего свитера, кончая тугими брючками, сшитыми из «чертовой кожи» — ноской рабочей материи. Брючки были вправлены в кисы — сапожки, сработанные из оленьих лап — меха, который не ползет, не тратится молью, не пропускает сырость, надежен и прочен, как и пресловутая «чертова кожа». Видать, кто-то очень холил, обихаживая эту лесную Золушку. Лицо у нее было под стать одежде. Что-то тихое, покорное и притягательное таилось в этом лице.
Окинув взглядом балок, девушка задержала свой взгляд на Сергее, потом на Косте, прошла к столу, выдернула из кармана меховушки вафельную скатерку, сшитую из двух тонких полотенец, расставила на столе еду, каждому едоку — с ума можно сойти, Версаль или еще чище, дворец английской королевы Виктории! — возле его тарелки положила вилку и нож. Вилку с левой стороны, нож с правой.
— Ого, вот так кадр! — воскликнул Костя, едва девушка вышла. — Где отхватил?
— Повариха из расформированной партии. Мужики, как и мы, тоже нефть искали, да не нашли.
— Как зовут мадонну?
— Викой.
— Смотри, не пострелялись бы из-за нее парни.
— Спасибо за предупреждение.
— Пожалуйста, — Костя взял газету, уткнулся в нее. За стол еще рано было садиться: Вика должна была принести еду.
Мерно гудела печушка, уютно было в балке. Бесилась зима за стенами жилья, клокотал ветер. Костя оторвался от газеты, сплюнул на пол.
— Вот чего не люблю, того не люблю…
— Чего же именно?
— Рыбаки на лед вышли, мормышки в лунки, а лед оторвало и погнало в море. По тревоге подняли вертолеты, мужики жизнью своей, машинами рисковали, спасая дураков. Спасли. И газета вон, — он тряхнул газетой, — пишет об этом с гордостью. Нашли, чем хвалиться! Восхваление глупости. Нет бы ударить по кретинизму, фамилии перечислить, чтобы другим было неповадно. Либо вообще не спасать дураков-любителей, чтоб все ведали: за собственную глупость надо рассчитываться. Может быть, даже жизнью. А так знают: если что случится — спасут. И лезут, задрав хвосты, куда не надо. Другим приходится героизм проявлять, вызволяя их.
— Мы вообще слишком много говорили о героизме, — прокряхтел Карташов, — а героизм в восьмидесяти случаях из ста бывает рожден халатностью. Как считаешь, товарищ Синюхин? — неожиданно спросил он. — Что-то ты молчишь и молчишь. Уж больно долго. Поговори с нами.
— Не бери его за глотку, дядя Володь, — пришел на помощь Синюхину Сергей. У Синюхина зарделись щеки, очки запотели, он ничего не видел перед собой.
Костя свернул газету, потряс ею.
— Раньше содержательнее была. Что ни номер — то чего-нибудь такое, — он прищелкнул пальцами, — с изюминкой. А сейчас?
— Это только кажется.
Пришла Вика с едой.
— А девчонка у тебя ничего работает, за такой приударить сам бог велел, — сказал Костя, когда Вика опять вышла.
— Брось, Костя, — Сергей даже рассмеялся: нелепое желание, как только оно могло прийти брату в голову, — Валентина тебя потом на порог не пустит, не то что в дом. Ночевать на вокзале будешь.
— К тебе приду.
— Приходи, — кивнул Сергей.
«Вот так так, вот так семейка, — озадаченно подумал Синюхин. — Летун к Вике Самсоновой под бок подкатиться желает, а дома — жена. За такие вещи…»
— Хватит вести пустые разговоры, — Карташов крякнул. Что-то слишком ворчлив стал старик. — Ладно, — Карташов снова крякнул. — Как, Серега, считаешь: будет у тебя нефть или не будет, а? Грудь в крестах или голова в кустах?
— Хотелось бы первое, да не всякому теляти дано в орденах ходить. Скважина пока пуста! — Корнеев сжал руку в кулак, ткнул ею в воздух, словно боксер. — Ни единого намека на нефть. Ну хоть бы что-нибудь, хоть жиринка, хоть блестка одна-разъединственная! Ан нет. Дохлый номер. Прошли уже тысячу восемьсот тридцать метров, а… — Сергей приподнял по-птичьи локти, будто концы крыльев, развел руки в стороны, словно приготовился взлететь. Надломились крылья — опустились руки. Поглядел в угол стола, где примостился Синюхин. Была его вахта, и Синюхину надлежало находиться на буровой, хватит тут рассиживаться, хотел было сказать ему об этом, да смолчал: Синюхин сам небось знает, где он должен быть. — В прогаре мы пока на сегодняшний день, дядя Володь.
Сергей прекрасно понимал, что с ним будет дальше. Нагнулся, глянул в замусоренное инеем оконце, нашел в кипрейных и папоротниковых лапах свободный черный пятак, зацепил глазом недалеко стоявшую буровую — сквозь космы пурги пробивались радужными округлыми пятнами огни вышки, роняли с неба золотую электрическую пыль. Успокоил себя: «Хула. Похвала. Ругань. Дифирамбы. Не все ли равно? На этом ведь жизнь не кончается».
Надо только одинаково критически относиться и к похвале и к хуле, и в том и в другом случае важно сохранять свою собственную — реальную! — оценку того, что сделано, и все время давать поправку, как в артиллерийской стрельбе делают поправки на ветер, на складки местности, на расстояние. Иначе похвала — особенно если она завышенная — задурит голову, вознесет высоко и в один прекрасный миг перестанет держать человека. Он полетит вниз. Истина известная: чем выше забираешься, тем больнее бывает падать. Хула же может перешибить хребет, превратить человека в кисель, в никчемность, лишенную мысли и инициативы. Очень важно — очень! — и тут делать артиллерийские поправки, сохранять в себе твердость, не давать окончательно перехлестнуть плетью хулы горло, выйти из брани с наименьшими потерями. Пусть будут синяки и шишки, пусть, это все заживет, лишь бы хребет не был перешиблен. Надо нырнуть в крепость собственного «я», отсидеться, выровнять дыхание, сбить бешеный бой сердца, сделать его нормальным, и тогда снова можно появляться на белый свет.
— Не горюй, Серега, — Карташов сморщил свой большой нос, подмигнул Корнееву, — если что — мы с тобой. В компании погибать всегда веселее. — Вздохнул: — Ладноть. — Повернулся к Косте: — А у тебя, Покрышкин, дома все в порядке? Как съездил?
Костя молча поднял вверх большой палец.
— Валя как?
— В норме.
— Актерка, ох и актерка, — неожиданно вспомнив что-то, качнул Карташов головой, — в отца девка.
— Что такое, дядя Володь?
— Да так, ничего. Просто отца ее вспомнил — тот ведь актером великим был, то в роли жениха выступал, то покойника. Лишь бы быть на виду. Извини старика.
— Слушайте, мужики, чай будете пить или кофе? — ввязался в разговор Сергей.
— Я, пожалуй, чагу себе заварю, — Карташов сунул руку в карман, достал оттуда тряпицу, завязанную узлом, колупнул узел пальцем, — свободный чайник у тебя найдется?
— Отыщем. Чага зачем? Не болен ли?
— Для профилактики всегда хорошо организм сим раствором промыть. Не пил никогда? Говорят, чага самую страшную болезнь лечит, вот. Народ, он мудрый, умеет клин вышибать клином. Чага-то — раковый нарост, мучит березу, душит, вот раком рак и вышибают люди, пьют отвар.
— Чага — это гриб по родословной своей, кажется? — спросил Синюхин.
— Нет. Тот гриб — паразит, считай, почти к любому дереву липнет, а чага — это нарост, опухоль, безобразный кулак. Твердый, как само дерево, в трещинах весь и в ломинах, кое-где даже кожей покрытый. Опухоль стесывают со ствола топором, отрубают по кусочку и заваривают в чайнике. Пить полезно даже вместо чая, вкус у чаги тот же, вначале навар будет черным, как деготь, потом малость послабее, дале все больше и больше в слабину. Когда навар совсем морковным станет, обрубок выкидывай, сработался он, а чайник заряжай новым. — Карташов развязал тряпицу, извлек оттуда коричневый ссохшийся, плотный, как кусок бурого угля, комок, показал — вот какая она, чага. — Ни одна лихомань, тьфу-тьфу-тьфу, одолеть ее не может.
После обеда Сергей пошел на буровую — он ощущал беспокойство, тревогу, когда подолгу не бывал там.
На вахте, плотно припаявшись негнущимися брезентовыми рукавицами к длинному несуразному костылю тормоза, стоял бурильщик Воронков, следил немигающими глазами, как лязгающий грузный ключ, намертво сжав горлышко бурильной трубы, давил на столб инструмента.
— Как проходка? — прокричал Корнеев на ухо Воронкову: вопрос хоть и риторический — полторы сотни раз на день приходится его задавать, а главный на буровой.
— Хреновая. Плохой пласт идет. Окаменелая глина, она одна.
Помогал Воронкову бывший «моряк» — Окороков. Был Митя Клешня, как казалось Корнееву, прижимист, себе на уме и — словно в том «уставе мзитарикарюпской армии» — во время боевых действий не прочь завести торговую сделку с противником, во время атаки уползать назад, «за бутербродом», во время разговора с начальством дать несколько руководящих указаний и открутить пару пуговиц на «евойном» пиджаке. «Форменную» шляпу по случаю морозов Митя Клешня сменил на огромный лохматый треух, сшитый из волчьего меха, посверкивал из-под него маленькими напористыми глазами.
— Можно это… на минуту вас, а? — прокричал Митя Клешня, перебивая лязганье бурильного ключа и рев дизеля.
— Можно и на две, — Корнеев никак не мог избавиться от ощущения промаха, от досады и горечи: откуда же тут взялась глина? — Ну?
— Я в район ездил, на права экзамен сдал. Хотелось бы на вездеходе поработать. — Окороков снова высверкнул из-под заиндевевшей шапки взглядом, переместил огонь вправо, за борт площадки, ближе к балкам, где скрытая темнотой стояла «атеэлка». — Как?
— Никак. Штатной должности на буровой нет. Работай там, где работаешь. Имеются еще вопросы?
Глаза под лохмами меха погасли, лицо Окорокова сделалось чужим, даже враждебным.
— У матросов нет вопросов, — сказал он.
По техническому расписанию буровой было положено иметь «ходячую матчасть» — грузовую машину, трактор, бульдозеришко какой-нибудь, а вот по расписанию штатному к этой «матчасти», как ни парадоксально, людей не полагалось.
Техникой при переброске грузов или по другой какой необходимости пользовались и управляли либо сам Корнеев, либо Синюхин, реже Воронков — люди, у которых были шоферские права, хотя, признаться, очень-то машиной не попользуешься — кругом болота: три километра в одну сторону — и конец гриве, три километра в другую, столько же в поперечнике, а вокруг — бездонь такая, что не только трактор, а и сорокаметровую буровую всосет в себя, с макушкой накроет ее ржавой водой и гнилью. Зимой простора больше, топи промерзают до дна — можно ехать влево, можно вправо, болота, тундра — все становится единой площадкой.
Невеселым шел Корнеев по тропке, пробитой в мякоти снегов, все оглядывался на облепленную снегом, длинными ледяными космами-сосульками, свисающими с перекладин, вышку. Будто толченое стекло скрипел сыпучий морозный снег под ногами, даль растворялась в непроглядной мге. Много земли кругом, даже слишком много, а живет человек лишь на одном пятаке и обихаживает только этот пятак, домом своим родным считает. Если больше места захватить — он их обиходить, обжить не сумеет. Да и никто не даст.
Остановившись у своего балка, Корнеев прислушался. Было тихо, но в следующий миг почувствовал: рядом кто-то находится и безотчетно, не понимая еще, кто это — то ли зверь, пригнанный морозом к жилью, к теплу, к еде, то ли человек затаился, — стремительно обернулся. Изумился:
— Вика, ты?
Из ночной мги ступила стройная фигурка девушки.
— Ты же замерзнешь тут. Чего ради? Ждешь кого-нибудь?
— Вас!
Вот еще новость! — Корнеев несколько опешил от этого неприкрытого признания — Вика же ждет его ночью не ради того, чтобы подписать бумажку на получение макарон или сообщить, какая будет завтра погода. В нем шевельнулось что-то сочувственное, захотелось в эту сирую минуту нырнуть куда-нибудь в тепло, отдышаться, прийти в себя, дождаться там утра. Может быть, даже вместе с Викой… В следующий миг он легко взял Вику за плечи, повернул ее лицом к столовой, подтолкнул!
— Иди домой, Вика.
У нее безвольно опустились руки, Вика повернула голову, прошептала:
— Зачем же так?
Корнеева ее вопрос встряхнул, в нем что-то дрогнуло, он понимал, что ведет себя странно с точки зрения обычного мужчины. И он притянул к себе эту хорошенькую девчонку, ощутил ее дыхание, заговорил, но снова не так, как заговорил бы любой на его месте:
— Если б это в городе было, Вика, я бы за тобой приударил, обворожил бы за милую душу, отдельный столик в ресторане заказал, шампанское и икру, и мы бы красиво провели время. А здесь?
— Не то говорите, Сергей Николаевич. В городе вы мне не нужны.
— А здесь, Вика, ты мне не нужна. Никто не должен нарушать старый житейский принцип… — Он поморщился: пошлость ведь говорит.
Ощутил взгляд ее, невидимый в темноте, какой-то бессильный, обиженный. Викины плечи приподнялись по-птичьи, все ее тело встряхнуло, словно она задыхалась. Вика отчужденно отстранилась, сказала холодно:
— Простите, пожалуйста!
Очутившись в балке, Корнеев сразу лег спать, но ворочался в постели долго, вздыхал, ощущая вполне объяснимую неловкость, сон не шел: он словно бы из измерения земного попал в измерение фантастическое, инопланетное — за стеной трещал мороз, скрипел снег, бормотала трудолюбивая буровая, терзая земную глубь, во всем этом виделось ему что-то романтическое. Подумал, что, действительно, на вышке работали романтики, как, впрочем, и практики, которым на лапу «башли кидай», желательно побольше. И те и другие осваивали Сибирь… Еще Корнеев слышал, как над балком летала тяжелая грузная птица, кривлялась и щелкала клювом, задевала перистыми лапами за ветки деревьев, ухала, шипела безобразно. Сова. Кажется, это была сова. Сквозь прозрачное забытье он ощущал вполне внятную опасность, хотел было вынырнуть из этой липкой прозрачности, разобраться что к чему, но забытье оказалось прочным, он не одолел его и, совсем сломленный, заснул.
Утром, разгребая руками хвою и сине-черный рассветный воздух, скорее угадывая изгибы тропки, чем видя их, вприпрыжку, будто образцово-показательный школьник, боящийся опоздать на занятия, Корнеев побежал на буровую — как там дела?
Под самое утро Синюхин проверил скважину, результат был плохим: они разбуривили глину, тот самый земной материал, который напрочь исключает присутствие нефти. Хоть работу останавливай, что, возможно, и правильно было бы: впустую сгорают государственные деньги. Звук буровой был скорбным, надрывным — не было в треске дизелей ничего радостного, — звук поражения, вконец проигранной баталии.
— Слушай, Николаич, я хотел бы поговорить с тобой, — Синюхин освободил шею от намотанного на нее шарфа. На шарф налип снег, лед, иней, Синюхин соскреб все это ногтями, собрал в горсть, бросил под ноги.
— Приходи в балок, потолкуем, — в глотке от холода запершило, защекотало, рот обмерз, покрылся белыми бусинами, стал пушистым, словно у Деда Мороза, Корнеев закашлялся.
Откашлявшись, поглядел на часы — до рассвета еще есть время, но гостей поднимать надо. О чем мы думаем, к чему стремимся, когда нам плохо, когда за глотку цепко схватили и держат обстоятельства, в каком спасительном уголке души мы пережидаем непогоду? И не потому ли так тревожно грохочет, рвется на куски сердце — совсем негде от этого грохота укрыться, — не уйдешь ведь от собственного сердца, нет такого уголка, где можно было бы от него спрятаться.
Было еще темно, но мрак кое-где уже разрядился, в него будто белых углей накидали — это, похоже, был призрак солнца, находящегося пока далеко-далеко, а может быть, тень луны — кто разберет? Надо ждать по меньшей мере два часа, прежде чем появится само светило, но Костя и Карташов, освещая себе путь фонарем, ушли по тропке в Малыгино. Едва они затворили дверь, как на пороге появился Синюхин — сейчас он вполне оправдывал свою фамилию, — синий от холода, с высветленными от мороза подглазьями, покрытый инеем. Подышал на руки, подсел к ухающей пламенем буржуйке, коснулся пальцами ее боков.
Сергей уже думал о том, что на ночь надо будет выделять одного дежурного умельца, который ходил бы из балка в балок, подбрасывал в печушки дров, хранил тепло в жилье, не то балки за ночь остывают так, что по углам морозная махра висит, в ведрах вода покрывается льдом.
Донцем самодельной, сваренной из нержавейки кружки он проломил лед, зачерпнул воды, плеснул себе немного на руку и, обжигаясь, охая, протер щеки, глаза, виски, подбородок. А что, хорошее дело — ночной дежурный. И за ребятами заодно будет присматривать: мало ли с кого во сне может сползти одеяло и припечататься к раскаленному боку печушки, особенно если работничек спит на втором ярусе и одеяло обычно большим вялым птичьим крылом свешивается с койки.
И еще одна вещь — надо будет обязательно внедрить ее, Корнеев видел это в кержацких становьях, — в какой балок ни войди, с ног чуть ли не валит кислый, застойный запах обуви, портянок, потных носков и ног. Но не вынесешь ведь носки и портянки на улицу, не бросишь на морозе — их высушить надо, поэтому обмотки все размещают в балке, и висят они, благоухают, парят. Если какая-нибудь нежная дамочка случайно окажется в помещении, где спят снявшиеся с вахты орлы, — запросто в обморок грохнется. Опытные бродяги-кержаки, борясь с кислым духом, пилят сосновые чурбачки, раскалывают на несколько частей, суют их под кровать. Сырая сосна поглощает все запахи — съедает их напрочь, воздух начинает отдавать смолой, корьем. И топливо заодно сушится — сосновые полешки горят потом, как порох. Век живи — век учись.
— Ну, чего хотел сказать, Кириллыч? — Корнеев выпил воды, сплюнул несколько ледышек на пол. И пока Синюхин мялся, вздыхал, продолжил: — Не кукожься, говори… Знаешь, я помогу тебе, подскажу, что ты хотел мне сообщить, это не так уж трудно, — поймав утвердительный кивок Синюхина, Корнеев, неожиданно ощутив поднимающуюся злость, заговорил хлестко, громко, взмахивая кулаком, словно боксер. — Ты трусишь, Кириллыч, по глазам твоим вижу, что трусишь… Боишься за компанию со мной на бобах остаться? Ответственности боишься, ведь так?
— Не будем выяснять, чего я боюсь, а чего нет, — угрюмо проговорил Синюхин, — это дело десятое. А дело первое — мы впустую прожигаем государственные денежки, ты это понимаешь? Если мы ничего не найдем, хотя бы масляного пятна в земле, с нас шкуру спустят.
— Правильно сделают. С меня целиком спустят, с тебя частично.
— А я не хочу, чтоб с меня спускали шкуру, даже частично, — блеснул редкими зубами Синюхин. — Ты результаты проб видел? Чего мы разбуриваем, видел? Гли-ину. Обрати внимание — гли-ну. Теперь ответь мне: водится ли в глине нефть? Давай откроем любой учебник. Неважно, на каком языке — на английском, французском, русском, давай! Что там написано?
— Знаю без тебя, — поморщился Корнеев.
— Тогда чего ж не покаяться и не остановить буровую, а? Повинную голову меч не сечет, — на сизоватой от холода, покрытой мурашиной сыпью шее Синюхина задергалась плоская жилка, — покайся! Что, не хватает пороха?
— Ну-ну, Кириллыч. Точку-то для буровой вместе выбирали.
— Выбирал ты, а не я, ты! — Синюхин выбросил перед собою палец, как дуло пистолета, потряс им. — И меня в это дело не впутывай. Я, так сказать, мелкая сошка, рядовой советчик.
— Хорошо, Кириллыч. Чего ты от меня хочешь?
— Надо доложить наверх, все сказать о пробах. Пора прикрывать бурение.
— Не сделаем мы этого, Кириллыч. Не будем делать.
— Почему? Какой смысл?
— Надо еще чуток поковыряться в земле, на зуб ее попробовать, на хлеб намазать, самим покушать, проглотить, понять до конца, — голос Корнеева стал терпеливо-назидательным, не жестким, а кротким. Корнеев пытался убедить Синюхина в своей правоте, он самим тоном, тембром голоса, горечью в нем, как бы не текстом, а подтекстом просил Синюхина поверить ему, но Синюхин не верил. Жалко было Синюхину своей круглой ушастой головы, непрочно сидящей на теле. Собственно, а кому не жаль? — И вот если уж ничего не получится, тогда будем громыхать, Кириллыч, во все колокола, отбой давать. Я первый дам отбой, понял?
— Не понял. Эта игра не по мне, — Синюхин упрямо покрутил головой.
— Тогда что ж, — голос Корнеева был спокойным, хотя на него снова начала накатывать волна злости, — придется нам, как не любящим супругам, развернуться носами в разные стороны.
— Заявление об уходе мне сейчас написать или позже?
— Чего тянуть? Пиши сейчас. Бумага и ручка в столе, в ящике.
Синюхин с грохотом распахнул стол, выдернул оттуда лист, достал ручку, быстро написал заявление, придавил его пустым стаканом, стоявшим тут же, и, не прощаясь, вышел. В конце мелькнула его укороченная сизая тень.
Корнеев долго сидел в тяжелом молчании, положив голову на крепко сцепленные руки. В ней ничего, кроме звона и пустоты, не было. Мысли были обрывочными, скользящими, одна уходила куда-то в небытие, чтобы никогда больше не вернуться, на ее место приходила другая, проступая вначале неясно, а потом отчетливо, зримо, хоть читай ее, как страницу книги. И снова пропадала, чтобы уступить место думе следующей. Постепенно он справился с собой, в голове звона стало меньше, пустота заполнилась чем-то холодным — он словно бы с того света возвращался на этот.
Конечно же, Синюхин обязательно передаст начальству, что буровая стоит на глиняном пласте и все работы бесперспективны, сегодня же скажет, не замедлит. Что будет тогда? Опять надо доказывать свое, что нефть здесь возможна…
Через двадцать минут Синюхин собрал вещи и по тропке ушел в Малыгино, он никому не сказал «до свиданья», ни словом, ни жестом, ни взглядом ни одного человека не наделил — недаром считался человеком умным, — видно, понимал, что не резон прощаться.
Порою малая неудача превращается в настоящую муку, что гложет, насилует организм, выматывает душу человека, обреченно расслабляет мышцы, и, превратившись в безвольное существо, он покорно плывет по течению, на что-то надеясь, цепляясь за сочувствие, за интерес к своей судьбе… Случается и иное: неудача, даже большая — удар уже нанесен, от него все сотрясается внутри, — делает человека собранным, точным в деле.
Так получилось и с Корнеевым: после бегства Синюхина он словно бы подкормку получил — ощутил себя именно собранным, спокойным. Знал точно одно: бурение надо продолжать дальше. Несмотря ни на что. Даже если бой будет проигран.

Глава двенадцатая

Чего ль тебе ведь все надобно —
Города ль тебе надо с пригородками,
Аль несчетной тебе надо золотой казны,
Аль силы войска тебе надо великого?


Из русской былины про Ивана Годиновича

Рогозов мысленно то и дело возвращался ко всему, что происходило на заимке еще до попытки поднять в воздух самолет. Пытался связать воедино события. Но узнать все ему не было дано.
…Он часто в те годы уходил в тайгу один, забирая с собой только проворных лаек, и Митя оставался на заимке вместе с зырянкой.
Однажды он вернулся из тайги с удачной охоты. Два десятка белых как снег горностаев взял, царских, на мех дунешь — искрится, переливается жемчужным блеском, в блеске том, беспокойном, ярком, черные крапинки возникают, то утонут, то вновь появятся на поверхности — редкая удача, не каждому добытчику такая выпадает. Случается, жизнь целую по тайге иной стрелок проходит, воз пороха, дроби и пуль изведет, а ни одного горностая не возьмет — непруха, как скажет чалдон, невезенье, и только. На обратном пути Рогозов еще и оленя завалил, наскочил на его лежку ненароком, лайки даже голоса не подали, не почуяли дармовое мясо, уставшие, по тайге вдосталь набегавшиеся. Олень поднялся рывком, будто стрела, вытянулся, перелетел через кусты, но жакан, забитый в нарезной ствол рогозовского ружья, оказался проворнее — замычал подбитый рогач жалобно, взывая к пощаде, грохнулся о землю и затих.
Рогозов рассмеялся, довольный выстрелом, потом взглянул на собак, поджавших под его взглядом хвосты.
— Чего ж вы зеваете? Еще раз будет такое — половину перевешаю ко всем чертям. Понятно?
Судя по виноватым мордам, по ясным желтым глазам, в которых заплескалась самая настоящая человеческая боязнь, лайки рогозовскую речь разумели.
Оленя Рогозов обдирать не стал, решил сделать это на заимке, только вспорол ему брюхо, выпростал наружу все, что там было, свалил под кусты. Кивнул собакам: ешьте! Те кинулись к оленьей требухе, урча, пощелкивая зубами, принялись рвать ее, кромсать на части, огрызались и взвизгивали.
— Полегче! — предупредил Рогозов, и собаки, испуганные его криком, сделались тише.
Срубил легким походным топориком, который всегда брал с собою в тайгу, несколько длинных сосновых лап, прикрутил к ним оленью тушу, из веревки сделал постромки для собак — хоть и не ездовые были у него лайки, охотничьи, это совсем другая порода, но случалось, если груз был тяжел и его надо было тащить волоком, подсобляли хозяину, — одну веревочную лямку, длинную, соорудил для себя. Впряг собак, впрягся сам — так гуртом и поволокли оленя на заимку.
Притащились чуть живые.
Рогозов долго сидел на лавке не раздеваясь, устало поводил плечами, щурился подслеповато, морщил нос — сидел молча, распаренный теплом, наступающей весной, ощущая в себе невольную радость оттого, что стал необходимым этому дому, зырянке, повзрослевшему крепышу-пасынку.
Остановил свой взгляд на зырянке и вдруг увидел на ее лице тайну — тайну, вот ведь как! — которую ему не суждено никогда узнать, это он понял сразу. Не в состоянии он был влезть в ее душу, в мозг, в сердце, и это открытие поразило его. Тяжелая ревность вспыхнула в нем, он едва удерживал готовый сорваться с языка вопрос. Вспомнил и шутливый тон приезжего, спрашивавшего о приемыше и зырянке.
Стиснув зубы, вздохнул глубоко, остужая разгоряченные легкие, попробовал прогнать ревность. Не получилось. Усмехнулся. Подумал: «Если уж кого наказывать сначала, то не виновника, а виновницу». Почувствовал, как свинцом наполняется тело, кулаки становятся грузными, словно гири. Но зырянку бить нельзя: хоть и молчалива она, тиха, а обидеться может. Если обидится, то из-за болот, из-за лесов приведет своих сородичей, и те от рогозовской заимки камня на камне не оставят. Все сожгут, а хозяина, чтоб другим было неповадно, на осине повесят. «Не-ет, зырянку обижать не стоит, нельзя», — в его мозгу будто некая счетная машина заработала, решала, что можно делать, а чего нельзя. Даже если он из заимки во время их нашествия уйдет, все равно худо будет. Без хозяйки заимка захиреет. Выходит, наказывать надо не ее, а его. А кого его? Кто он? Естественно кто — приемыш.
Возник тогда у Рогозова один план. Он подавил в себе приступ ревности, заглушил, как худой огонь, успокоился, сделал вид, что ничего не происходит, хотя смущенный и одновременно лукавый лик зырянки вызывал у Рогозова самую настоящую боль, он морщился, щурил глаза, будто собирался стрелять из ружья и старался поточнее примериться к цели, никак не мог эту цель поймать.
Тайга сибирская глуха и слепа — если ей доверяют секрет, то доверяют в надежные руки, она никогда не выдаст, не скажет, что видела, что слышала. Имеются в ней темные, заплесневелые от духоты и старости урманы, такие темные, что можно смело считать: человеческая нога туда никогда не ступала. Даже зверь такие урманы стороной обходит. Случается, правда, и обратное — зверь, особенно если раненый, специально забирается в подобные глухие углы, ибо знает, что никто и никогда его здесь не разыщет — ни человек, ни другой зверь.
Имелись на примете у Рогозова такие урманы, он хорошо знал темные потайные места здешней тайги. Когда наступило лето, побывал в одном урмане, но решил, что не подойдет он ему, слишком мрачным был — страшно самому делалось, побывал во втором — второй тоже не подошел, а вот третий оказался «в самый аккурат», как любила говорить зырянка. Рогозов чуть приметно раздвинул губы в улыбке, усмехнулся. Непонятно, что было сокрыто в этой улыбке — то ли печаль, то ли раздражение. Но был доволен: урман действительно «в самый аккурат».
Он работал в урмане полтора дня. На дереве установил два самострела, которые когда-то нашел в брошенной остяцкой избенке, служившей хозяину и зимовьем, и рыбацким пристанищем, и кладовкой одновременно, нашел, но в заимку самострелы переправлять не стал, хранил их в тайге. Так что в случае чего, если расследовать начнут, не придерешься, самострелы эти были не рогозовские.
Один самострел он заправил тонкой стрелой — такая по воздуху не летит, а скользит бесшумно, второй — тяжелым орудием, похожим на укороченное копье-дротик, с ржавым, но все еще острым и опасным наконечником. Осмотрел боевое гнездо, остался доволен. Достал из кармана несколько волосяных скруток, какие тоже не привлекают внимания, их можно найти у любого рыбака.
Делают скрутки из конского волоса, надерганного из хвостов, скручивают несколько длинных волосин в одну — получается поводок. На конец поводка цепляется крючок, второй привязывается к нитяной уде. До рыболовной лески, прозрачной и прочной, люди в ту пору еще не додумались, поэтому рыболовы пользовались волосяными поводками, ценили их, берегли — поводки не намокали, как намокает кордовая или суровая нитка, намокнув же, становится негнущейся, словно проволока, тяжелой, на дно сразу идет, за все камни и коряги цепляет, а волосяные поводки — нет, да потом в воде они не видны.
Хотя сам Рогозов никогда в такой рыболовной снасти не нуждался: брать сибирскую рыбу удочкой — кур смешить. Здешнюю рыбу надо хорошей сетью добывать — добрые муксуны, сиги, щекуры, сырки худую снасть запросто порвут, нужна снасть хорошая, надежная. А сам князь-осетр и стерлядь, что и в жареве, и в ухе, и в строганине хороши бывают, и водятся тут в немалом количестве, — эти худую снасть буквально за полкилометра распознают, стороной, усмехаясь, проходят. Удочкой что возьмешь? К тем, кто приходил на реку побаловаться удочкой, Рогозов относился соответственно: не мужское дело нитку бросать в воду.
Он сплел из волосяных скруток поводок, перекинул его с засохшего дерева на ствол крепкой, прочно вросшей в землю лиственницы, вольно растущей напротив.
В урмане стоял мрак, вязкий, застойный, — похоже, тут никогда не гулял ветер, поводок, проложенный поверху по веткам, растворился в сумраке.
На сучке лиственницы Рогозов повесил пустую кобуру, прилично сохранившуюся. Ее он также нашел в остяцкой избенке, была она завернута в тряпку, чтоб не гнила, и прятал ее хозяин за притолокой. Рогозов долго тогда вертел кобуру в руках, соображая, откуда же она взялась, нюхал нутро, слабо пахнущее кожей, пылью, плесенью, но никак не металлом, ни револьверной, ни ружейной окалиной, она даже маслом, которым смазывают сталь, не пахла. Возможно, остяк кобуру вместе с револьвером в тайге нашел, оружие выбросил от греха подальше, а кобуру оставил, может, просто украл — понравилась: ведь вон кобура какая броская, крепкая, из чистой кожи сшитая, желтая, с дорогим восковым оттенком, а возможно, честно поступил — выменял на песцовую либо горностаевую шкурку.
К суку с револьверной кобурой Рогозов и вывел волосяной поводок, обмотал им один раз листвяковый ствол — больше нельзя, иначе поводок не сработает, второй конец протянул под спуск самострелов.
Соорудив ловушку, Рогозов о ней на некоторое время забыл — не нужна была.
Что было дальше?
Через полтора месяца на заимке появились военные, разговор с ними Рогозову не понравился, и он вместе с приемышем ушел в тайгу. До холодов.
В тайге в таком походе все бразды правления, естественно, находятся в руках старшего: он идет первым и как штурман дорогу определяет, команду для отдыха, еды и ночевки подает, людей по номерам расставляет, если выпадает охота. Старший — мозг, голова, душа, сердце таежного похода, он все и вся в едином лице. Когда есть старший, думать ни о чем не надо, передвигай ноги, а коли приказ дан, стреляй, рыбаль, уху хлебай и даже — а бывает и такое, страшное, — по приказу баламуть реки банками с карбидом, бей лося, дикого северного оленя — ты за это не в ответе. Если придется, ответ держать также будет старший, это его «обязанность».
Уходил Митя с заимки с легким сердцем, по дороге все в ловкости пытался тренироваться, подбивал ногою головки цветов, какие-то сучки, катыши мха, ловил их рукой на ходу.
Время от времени Рогозов останавливался и пускал приемыша вперед — пора, мол, привыкать и командовать в тайге, не теряться в ней, не бояться зверя, случайно вставшего на дороге, не робеть ни перед черной ночью, ни перед болотной пучиной.
По пути Рогозов старался наблюдать за многим: за тем, как паук прозрачное рядно ткет, сталкивает на землю образовавшиеся за ночь радужные капельки росы, и как комары темной кучкой вьются над прохладными низинами, и как рыба в тесных старицах — обмелевших в жаркие дни, закупоренных земляными заплотками протоках полощется, хвостами воду баламутит, норовя перемахнуть через заграду и уйти в реку, и как на болотной воде бензиновые пятна проступают. Если несколько таких пятен соскрести, слить их в бутылку, то керосиновую лампу запросто можно заправить — гореть за милую душу будет. И выводы свои собственные по дороге делал, по приметам — раз паук над ловушкой своей корпит, значит, хорошая погода и далее предвидится; комары, сгребающиеся в прохладных низинах в кучу, чтоб быть поближе к сырости и гнилому болотному духу, также к хорошей погоде, к жаре; бензиновые пятна, сквозь коричневую муть проступившие, гласят, что в земле перемещения намечаются — один пласт на другой наезжает, давит его, вот и просачивается на поверхность «сукровица», радужными разводами глаз веселит.
Миновала одна неделя, другая, третья — останавливались в разных добычливых местах, собирали серу и живицу, приглядывались к ягодам, сшибали несколько раз тетеревов, среди которых были палюшки — самки, сидящие на яйцах и вымахнувшие из гнезда, чтобы немного размяться, крылья свои почувствовать, — ничего страшного, что самки под ружейный заряд угодили, самцы яйца досидят, выведут детишек.
Уже в самом конце августа, в жаркие дни — лето перед холодами брало свое, но это было последнее тепло, — походив вокруг да около, не нагружая ни себя, ни приемыша тяжелой таежной работой, Рогозов свернул в сторону, к тому самому тихому, никому, кроме него, не ведомому урману.
Тропок здесь, даже звериных, не было, поэтому двигались по целине, раздвигая высокие сухие травы, которых никогда не касалась и, наверное, не коснется литовка, одолевая кустарниковые пояса, сосновые куртины.
Вот и то место, где на сухом дереве Рогозов пристроил самострелы. Приемыш шел первым, сбивая палкой по пути головки цветов, стебли иван-чая и зверобоя, прутья краснотала.
«Неужто кобуру он не заметит? — мелькнуло у Рогозова в голове. — Ай да приемыш. Вот так таежник!»
Желтая, маслянисто поблескивающая в солнечных лучах-уколах револьверная кобура была видна издалека, но приемыш на нее — ноль внимания. Будто кто-то ему знак подал: не прикасайся! И сказать нельзя — не подталкивать же его! Помрачнел Рогозов.
Но вот приемыш остановился, настороженно вытянул голову, оглянулся на Рогозова, проверяя, видит тот револьвер на суку или не видит. Револьвер — это все-таки боевое оружие! С таким оружием не Рогозов Митей командовать будет, а Митя Рогозовым. Взгляд Митин был быстрым, скользким. Он сразу напомнил Рогозову воришку-карманника, которых в годы Гражданской войны развелось видимо-невидимо, и белые офицеры расстреливали их. Почему-то неприятно стало Рогозову, как вообще иногда бывают неприятны сигналы, пришедшие из прошлого, но он погасил в себе это ощущение: не время и не место. Сделал вид, что не заметил Митиного взгляда. Митя резко нагнулся, будто собирался совершить длинный прыжок, сжался, словно пружина, и, сорвавшись с места, стремительно понесся к лиственнице. Такого прыжка от него Рогозов даже не ожидал — приемыш несся с огромной скоростью, словно боялся не успеть к кобуре — а вдруг Рогозов его опередит?
«Давай, давай, голубчик! Нажимай!» — смотрел Рогозов вслед приемышу. В тот же миг ему захотелось сделать совсем другое — остановить Митю, крикнуть: «Берегись!» — еще чуть-чуть, и он сделал бы это, но его мозг мгновенно среагировал на это движение души, горло что-то перехватило, и крик не вырвался наружу. Раздалось лишь хриплое бормотанье, похожее на кашель.
Приемыш тем временем добежал до лиственницы, сделал круг, задирая голову вверх, смекая, как получше дотянуться до револьвера, — рост-то все-таки невеликий: не рассчитал малость Рогозов, слишком высоко кобуру повесил. Но, с другой стороны, и низко, под Митин рост, вешать тоже было нельзя — подозрительно это, да потом и зверь какой-нибудь случайно мог плениться запахом, мог бы дотянуться до нее. Приемыш запрыгал около лиственницы. Посмотрел в сторону Рогозова — далеко ли он?
А Рогозов не спешил подходить — пусть все-таки приемыш достанет кобуру без его, как говорится, помощи. Ощутил жар на скулах, остановился, поправляя голенище сапога, смотрел из-под фуражки на Митю, потом вообще решил переобуться. Время есть.
Приемыш попрыгал-попрыгал — он словно приступку искал, сук, за который можно было бы зацепиться, ногу поставить, не нашел и тогда решил вскарабкаться на дерево. Руки-ноги короткие, сам маленький, плотный, на стволе держаться ему трудно, и все-таки Митя изловчился — нашел вмятину, зацепился за нее пальцами, подтянулся, уперся ступней в комель лиственницы, чуточку продвинулся вверх. Покрутил головой, соображая, что делать дальше. А что делать дальше? Дальше одно — царапаться вверх, только вверх, иначе револьвер достанется Рогозову.
Кобура находилась уже совсем рядом, осталось совершить два-три движения — и можно будет сорвать ее с сука, но эти движения еще надо было сделать. И непонятно, как он их сумеет сделать, ведь не за что зацепиться — вверх почти голый ствол идет, кроме сучка, на котором висит кобура, ни одной задоринки, ни щербинки нет. Сдул приемыш пот с губы и, скривившись отчаянно лицом, обрывая себе ногти, потянулся вверх, нашел расщелину в коре — не расщелину даже, а заусенец, ухватился, застонал от натуги и совсем непацаньей ярости, вдруг возникшей в нем, сплюнул на землю, извернулся, подтянулся снова. Попробовал достать рукою до кобуры — не получилось, далеко пока еще револьвер находится.
Скосил глаза на землю: как там Рогозов? А тот сидит на травяной кочке, стянул с себя сапог, разматывает портянку, охает, щупая больные натертые пальцы.
«Охай, охай пока, — Митя неприязненно покрутил головою из стороны в сторону, сбивая едкий пот со лба, чтобы не затекал в глаза, выгнулся, достал взглядом до желтой, светящейся кобуры. — Будет у меня револьвер в руках — заставлю тя поплясать! И-эх, заставлю!»
Закряхтел Митя тужась, цепляясь за скользкий ствол дерева, устремляясь вверх, к заветной кобуре. Нащупал слева раковину в коре, вонзил в нее пальцы, проверяя, крепкая она или нет, — вроде бы крепкая, держит, потянулся всем телом влево, потом такую же выщербину нашел справа, зацепился за нее, еще чуточку поднялся вверх.
А следующее движение принесло долгожданное — он оказался у револьвера, в самый раз добрался.
Пластаясь по дереву, будто бурундук, раздвинув широко пятерню, потянулся вверх, уцепился пальцами за нагретую солнцем, сшитую из добротной кожи кобуру, попытался стряхнуть ее с сучка и вдруг с разочарованием понял, что кобура пустая. Нет в ней оружия, нет! Значит, плакали мечты, не удастся ему держать Рогозова в повиновении. Он почему-то не думал, не хотел думать, хотя подростковый ум цепкий, сообразительный, что припугнуть можно не только револьвером, но и обычным охотничьим дробовиком, каким Рогозов всегда, например, вооружал приемыша, когда они уходили в тайгу на охоту. И вообще дробовик удобнее и убойнее револьвера.
В следующий миг мрачные деревья урмана будто пригнулись, словно подбитые. Раздался короткий свист. Мите почему-то подумалось, что из ветвей, из густотья трав сейчас должны выскочить дюжие ребята с устрашающими глазами и белозубыми свирепыми лицами, с гиканьем бросятся они на Рогозова, сдернут и его самого с лиственницы… Небо вдруг сделалось маленьким, черным, жгучим, и приемыш, не соображая еще, что произошло, закричал тонко, раздирая криком застоявшийся августовский воздух.
Глаза ему залепило красным, горячим, он забарахтался на дереве, стараясь соскользнуть вниз, закрутился, выламывая себе пальцы, крича.
Самострел с тонкой стрелой не сработал, сработал тяжелый убойный дротик, способный свалить коня. Дротик с такой силой вонзился в лиственницу, что ствол ее затрясся мелко, испуганно, будто несчастное дерево дернул в земле за корни невидимый страшный гигант. Даже привычный ко всему Рогозов удивился силе примитивного самодельного оружия, вздернул брови, приподнялся с кочки и, вбивая ногу в полупустой сапог, комкая портянку, поковылял к лиственнице, на которой висел Митя.
Если бы Митя подтянулся чуть повыше, дротик точно бы угодил ему в голову; не мог приемыш подтянуться: рост не позволял, да и ствол слишком гладким был, скользким, промашечку допустил Рогозов.
Дротик попал в руку, Рогозов, пока ковылял к лиственнице, пыхая наполовину надетым на ногу сапогом, вышибая из него воздух, разглядел, куда же именно угодило копье.
Приемыш мычал от боли, извивался, бился, но приколот к стволу был прочно: дротик перешиб ему основание пальцев. Из раны хлестала кровь, била Мите прямо в лицо, заливала глаза, он кричал, дергался, стараясь высвободить руку, и каждый рывок жег его словно огнем, Митя почти терял сознание.
— А-а-ах-ха! — задавленным долгим стоном отзывалось эхо на Митины крики, взбудоражило глухой, раскисший на жаре урман, смяло кусты и травы. — А-а-ах-ха!
А потом приемыш обвис бессильно, свесился, словно куль, с лица и с руки закапала вниз кровь.
Стиснув зубы, Рогозов стоял некоторое время нерешительно под деревом: понимал, что если полезет, то может сам под стрелу угодить — ведь второй «артбалет» еще не выпустил своего заряда. А лезть надо было. Подобрался Рогозов, словно готовился к схватке, обрезал в себе неприятную робость, сомнения, поглядел на голое шишкастое дерево, где находились «артбалеты», прикинул, куда пойдет стрела, если она все-таки сорвется с крючка, поежился, подумав, что стрела может всадиться ему в затылок либо между лопатками.
— Мда-а, — промычал он, глядя сощуренными глазами вверх и морщась от вида крови.
В это время Митино тело вдруг дернулось и он, закричав в больной одури, пополз по стволу вниз, к комлю, и тихо свалился на Рогозова. Тот едва успел подхватить приемыша под руки. Глянул на лиственницу. Дротик по-прежнему прочно торчал в стволе — силен был удар остяцкого самострела.
Положил Рогозов приемыша на траву, подивился, какой тот тяжелый, жирный, осмотрел кисть, залитую кровью. Выдернув ремешок из Митиных штанов, ловко, одним движением перехватил ему руку выше запястья, приподнял, чтоб остановилась кровь.
Второй палец, также перебитый острием дротика у основания, висел на лоскуте кожи, и Рогозов, щуря глаза, медленно вытянул из чехла нож, прочный, острый — им Рогозов как-то из любопытства перерубил толстый гвоздь, — отсек палец, швырнул не глядя в траву.
Из котомки достал чистую холстину, которую всегда брал с собой и во время привалов расстилал на траве вместо скатерти — после каждого похода зырянка ее тщательно стирала, утюжила, — разодрал на три части, перебинтовал приемышу руку. Получилась толстая, неуклюжая, но крепкая культя, конец которой тут же пропитался красной, пугающе яркой кровью.
Кровь должна скоро остановиться — это Рогозов знал по опыту. Хлестнул Митю по щеке, приводя в чувство. Тот задавленным стоном отозвался на удар и как лежал недвижно, так и остался лежать. Лицо его было белым, высохшим, кожа на лбу, щеках, подбородке сморщилась, стала прозрачной, сквозь нее проступили синеватые плоские жилки. Рогозов даже подумал: «Не умер ли?» Снова похлопал приемыша по щекам — безрезультатно.
Лишь минут через пятнадцать Митя открыл белые от боли, будто вываренные глаза, завозил головою, закричал опять жалобно, тонко. Потом перевернулся на бок, поискал глазами Рогозова, не сразу нашел, потому что солнце било в лицо, а когда отыскал, выкрикнул не своим голосом:
— Что со мной? А? Что? — выплюнул сгусток изо рта. — А?
— Спешить не надо было. Вечно несешься вперед, как заяц. А прежде чем бежать, подумать следует: стоит спешить или не стоит? Мозги, — Рогозов повертел пальцем около виска, — иметь в голове не мешает. — Добавил наставительно: — На всякий случай.
— Что это было? — напрягаясь, снова выкрикнул приемыш.
— Ловушка, — спокойно пояснил Рогозов. — Западня. Лет пять назад была кем-то поставлена.
— Кем?
— Если бы я знал, — пожал плечами Рогозов. — Остяцкая ловушка. Возможно, еще раньше поставили ее, когда тут война была.
— Какая война? — выкрикнул Митя, глаза его блестели от боли.
— Против Советов.
Приемыш замычал, заскрипел зубами от жгучей палящей рези, приподнял культю, поглядел на нее, прошептал горестно:
— Я-то тут при чем?
— Сказал, голову надо иметь, — повысил голос Рогозов, — и не лезть поперек батьки в пекло. — Оглянулся, словно бы искал чего-то. — Пошли, — проговорил он мрачно, и Митя уловил в его голосе нотки беспокойства, нотки эти насторожили его, и тогда Рогозов, почувствовав это, пояснил: — Место здесь проклятое, мне сдается. Тут, я думаю, еще ловушки есть. Если наткнемся, то пропадем. И ты и я.
— К-как же это так? — Митин голос задрожал, набух слезами. Он, шатаясь, сплевывая на землю сукровицу, со стоном поднялся. Поднял культю, потряс ею, подул на нее, хотел остудить боль. Покрутил головой. — Мочи нет. В глазах все красно. Огонь.
Рогозов молчал.
Вечером он обложил культю жеваной корой, травами, какие знал, сделал компресс из мокрого пороха.
В следующий заход Рогозов снова побывал тут, урман уже снегом был забит, убрал самострелы, запрятал их надежно. Так надежно и прочно, что месяц спустя уже не смог найти свой клад.
Нельзя сказать, что он кого-то или чего-то боялся, нет. Но интуиция подсказывала: следы свои обязательно надо заметать. Даже самые малые, вроде бы неприметные. Если бы приемыш или зырянка заявили об увечье, то, наткнувшись на урман, любой даже зеленый следователь быстро раскрутил бы дело, и тогда Рогозову пришлось бы держать ответ. С другой стороны, приемыш подрастает — лучше бы уж он не взрослел, а оставался пацаном, — может сам попытаться отыскать причину увечья. И опять с Рогозова будет спрос.
Увечье изменило Митин характер: он несколько отмяк, стал задумываться над чем-то. Грамоту, хоть и небольшую — всего пять классов, — приемыш имел и неожиданно пристрастился к книгам. Правда, чтиво его было однообразным — занимательные книжонки про разные похождения да про любовь, которой в жизни не было и не будет — выдумана она писаками. В жизни все и проще и одновременно сложнее, это Рогозов знал по собственному опыту. Иногда жизнь завернет такой сюжет, такой зигзаг совершит, в такую карусель втянет, так заставит крутиться, что никакому писателю не выдумать этого. Книжных красивостей в жизни мало — жизнь имеет серый цвет, все ее оттенки — в полутонах, в едва заметном движении красок, а точнее, все краски — в переходах от одного серого цвета к другому.
Увечье, которое получил приемыш, пошло «на пользу»: потеряв два пальца, он сохранил себе жизнь — его не взяли на фронт. Если б взяли, точно бы погиб. Почти все, кто был зачислен в особую сибирскую дивизию, сформированную в этом краю, попали в жестокую декабрьскую, сорок первого года, битву под Москвой и полегли там. Думая об этом, Рогозов задумчиво сводил брови, сидел подолгу неподвижно за атласом, выменянным у кого-то на рыбу, не отзываясь ни на чьи вопросы. Иногда раскрывал карту и на отдельных листках бумаги чертил схемы, пятнал их непонятными значками, какие не были ведомы ни зырянке, ни приемышу. Когда заканчивал чертить, с лица его, будто дождевая вода, стекала озабоченность и все, что с этой озабоченностью было связано, оставалось лишь одно выражение: недоступности его внутренней жизни другим людям.
Приемыш в мыслях своих, в снах и яви несколько раз возвращался к тому несчастному дню, когда в урмане дротик отрубил ему два пальца на руке. Пробовал убедить себя, что в беде этой виноват Рогозов, только Рогозов и больше никто, хотел отомстить, но все же никак не мог убедить себя в этом. Что-то нехорошее чувствовал он своей душою, нюхом, кожей, корнями волос, буквально ощущал это неуловимое и вместе с тем очень реальное «что-то», но вот что именно — не мог понять.
Таежная заимка — это островок в океане, и хоть село Малыгино недалеко, а в морозы туда лишний раз не сходишь — околеешь по пути, поэтому Митю в долгие зимние вечера съедала вполне объяснимая тоска: некуда деться, не с кем поговорить; иногда в нем вспухала, в колючий ком обращалась тяжелая, вполне взрослая злость. Если уж Рогозов в Митином увечье не виноват, то в серой тоске, в одиночестве, неприкаянности — точно виноват.
В военные годы пришлось трудно — работать надо было так, как никогда ни Митя, ни Рогозов не работали. В послевоенную пору было тоже не легче. Иногда Митя Клешня — за искалеченную кисть его и звали Клешней, — несмотря на непогоду, сбитые ноги, все же наведывался в Малыгино: мужиков там всех на фронт позабирали, сплошь бабы, бабы, бабы, которые, как Митя полагал, без мужика просуществовать никак не могут — живые все же они, не мертвые, — но успеха у них он особого не имел. Быстроглазые чалдонки, статные и смешливые, относились к нему «ни холодно, ни жарко», давали от ворот поворот. Когда Митя вздумал приставать, пригрозили, что побьют.
Как-то летом Рогозов ушел в тайгу проверять колонии горностаев. Он их всегда в одиночку проверял: горностай зверь нежный, влюбчивый, тяжелых посторонних взоров пугается. Если уж идет, то идет в руки одному охотнику, не двум, не трем, а одному, и тот и радуется, и боится, что любовь эта может кончиться. На горностая надо ходить одному, только одному. И лелеять, нянчить, воспитывать дорогую шкурку тоже надо в одиночку. Такой поход занимает обычно три-четыре дня, пока все пади, распадки, лога да речушки обежишь, пока, задерживая осекающееся дыхание, пугаясь самого себя, проверишь, есть ли выводки, наметишь, куда надо пойти зимой, сколько шкурок, нежных, почти невесомых, можно содрать с проворных хищных зверьков, так по малым крохам, по тютельке и набираются дни. Переносить эти походы на зиму тоже нельзя, зимой много труднее, в снегу охотник по грудь вязнет, силы тратит вдвое-втрое больше, а оказывается — не надо было их тратить-то, впустую все: горностай по весне ушел из обжитых мест.
Мите в последнее время тоже фартило — он сошелся в селе с одной вдовой, нездешней солдаткой, крикливой, с сорным языком, в котором что ни слово, то обязательно ругань. Многих ее язык коробил, люди отворачивались — чалдоны, они люди застенчивые, стыдливые, от одного худого слова могут сквозь землю провалиться, — а вот Мите язык этот нравился, он одобрительно хмыкал, хлопал себя по коленкам.
Была солдатка на голову выше Мити, черноволоса и подвижна, с красивыми цыганскими глазищами, неземным отчаянным светом полыхающими на худом лице. Познакомившись с Клешней, солдатка отрезала толстую косу — предмет зависти малыгинских баб — и сделала себе мелкий перманент, ставший модным в послевоенные годы, и, честно говоря, выиграла — лицо ее стало не таким худым, обрело женственность, которой в солдатке раньше было не так уж и много, мягкость, глаза ее заполыхали еще более неземно, яростно.
У солдатки было прозвище — Армянка. Хотя никакой армянкой она не была, в паспорте, во всяком случае, это не значилось, но, может быть, какая-то капля южной крови в ней и была. Клешне она нравилась. На лице его, когда он думал об Армянке, застенчивая улыбка появлялась, глаза хмелели, пальцы собирались в кулаки сами, лишь вспомнит ее, вспомнит минуты, когда Армянка, долгоногая, худая, проворная, будто рыба-щука, вытянувшись, лежала с ним рядом в постели, бормотала что-то ласковое, а потом неожиданно сильно прижималась к нему всем телом, шептала хрипловато:
— И где ты только раньше был, такой хороший, а?
— В тайге.
— Почему я не знала тебя?
Митя Клешня посмеивался:
— А я в вашу деревню не раз и не два приходил. Даже на гулянке вашей, на мотане, и той бывал. Только всякое посещенье, — он цокал языком и разводил руками в темноте, — не в мою пользу обертывалось. С тобою, оказывается, начертано было встретиться.
— Как же я тебя, мёдочка, не знала раньше? — шептала Армянка и целовала изувеченную Митину руку. У него от этих поцелуев где-то внутри теплые слезы собирались, обволакивали горло тоской и обидой. Митя вжимался головой в подушку, стискивал зубы — ему становилось жаль себя, жизнь свою, не совсем ладную, таежный лешачий быт. Больно делалось Мите Клешне.
— В заимке тяжело жить, серо от скуки, оттого что все один да один. Когда человек один, он повеситься готов. — Хриплый шепот Митиной подруги еще больше наполнялся нежностью, сочувствием, потом она предлагала совсем неожиданное: — Переходи ко мне, а? Одним домом жить будем, ты и я… А?
Когда Клешня слышал это, он трезвел, поднималась в душе тревога: у Армянки-то двое детей, да и старше Мити она лет на десять — сегодня еще ничего, а завтра, глядишь, заболеет, надо будет за ней ходить. Неверное это дело.
— Как же я не знала тебя раньше, — Армянка повторяла одну и ту же фразу, изматывая душу и себе самой, и Клешне, плакала, уткнувшись в подушку.
Из села он уходил обычно в синем предутреннем мороке, возникал неясной тенью за околицей, оглядывался, отирая рукою лицо, и, размытый мороком, исчезал в тайге.
Хотел Клешня изменить Армянке, но ничего из этого не получалось. Хотя парни и мужики в деревне почти все не вернулись с фронта, новые еще не подросли, и коротали девки свой безрадостный век необласканные, нецелованные, из девок сразу в переростков, в старых дев-бобылок превращались, а все-таки Митю Клешню к себе не подпускали.
«Гнушаетесь?!» — ярился от обиды и злости Митя Клешня. Случалось, и ружье хватал, палил в воздух, бил кулаками по дереву, затем приходил в себя, замыкался, делался угрюмым, обиженным, оглушенным. В конце концов вновь возвращался к своей возлюбленной. Та материла его, хрипло посмеивалась, радуясь возвращению, а потом, вдруг широко раскрыв глаза, погружала Митю Клешню в горячую тьму, он делался беспомощным, послушным, как ребенок, будто и не было недавнего бунта и ярости.
— Говорю, переходи ко мне жить, — нашептывала ему Армянка, — хорошо будет, ей-богу. Мы ведь с тобою два сапога пара. Не дано нам друг без друга. Я без тебя — нуль, ты без меня, извини, парень, — тоже нуль. Переходи! Не пожалеешь.
Митя Клешня вдавливался спиною в кровать, твердо сжимал рот — не хотел он терять свободу, ну хоть убей, не хотел.
Иногда Клешня думал о рогозовской жене, о зырянке. Думал о ней, но запрет мечтать о жене отца останавливал его мысли. После этих дум тяжесть и пустота были в голове, хотелось убежать куда-нибудь, спрятаться. Может, действительно плюнуть на все, взять и уехать? Вот только куда? А потом, чтобы уехать, нужно иметь деньги, профессию городскую, грамотенку. Ну, насчет денег вопрос, наверное, можно будет решить — тряхануть втихую Рогозова, опустошить какой-нибудь тайный загашник и пропасть, — ищи тогда, свищи голубя. Появиться где-нибудь в большом городе, в областном центре например, найти что-нибудь сносное, работу подходящую — и все было бы в порядке. С грамотой у него дело, конечно, худо обстояло — не давались, не даются и не будут даваться школьные науки Клешне, хоть тресни, не мастак он разбираться во всех этих хитроумных арифметических закорючках, в корнях и степенях; зуд и боль внутри у него вызывают скучные стихи, дурацкие диктанты. В конце концов он правильно решил: проживет и без школьных знаний, которые только и нужны, чтобы хорошую отметку получить и от которых в жизни ни горячо, ни холодно.
Возникала у Мити Клешни и другая мысль: приткнуться к какой-нибудь геологической партии, кои в последнее время начали появляться в тайге, раствориться среди этих людей, чтоб никто прежний до него не дотянулся, но мысль эта так и осталась мыслью, незавершенным обрывком. Мечты, мечты, несбыточное «завтра», а кормил-то его день нынешний!
Рогозов, значит, в тайге обретался, Горностаевы колонии на зуб пробовал, прикидку делал — что он сможет зимой взять? — а Митя Клешня трудился в амбаре. Там был сооружен примитивный, но безотказный давильный станок — надо было прошлогодние кедровые орехи передавить на масло. Работа эта тяжелая, монотонная, какая-то слепая, в которой не видишь ни себя, ни своего окружения, ни времени, что бесследно уходит назад, исчезает в неизвестности. Работал Митя ожесточенно, не ощущая, как пот катится по лбу, затекает в глаза, нещадно их ест.
Устав, вышел во двор перекурить, отдышаться. Под ноги подкатилась лайка Сима, завертела калачом-хвостом, стараясь заглянуть Мите в глаза.
— Чего ластишься? — угрюмо поинтересовался Митя Клешня. — На охоту тянет? — пнул лайку ногой. Небольно пнул: собак он любил и жалел, считая, что, кроме добра, собаки ничего не приносят и что вообще они-то — подлинные друзья, не как некоторые «люди-человеки». — Пошла вон!
Сима вильнула хвостом — поняла, что приемышу не до нее, опустила узкую морду, отошла.
На глаза Мите попалась зырянка. Она прибежала из избы в угловой амбар, где хранилась мука, на лету распахнула дверь, зачерпнула миской в ларе. Чтобы ветер не сдувал муку, накрыла миску полотенцем и легко, будто птица, унеслась в дом.
Клешня сощуренным взглядом проводил ее, потом швырнул обслюнявленный, пожелтевший от никотина чинарик под ноги, втер его сапогом в землю, тихими, сторожкими шагами двинулся к избе. Добрался до крыльца, взялся рукою за столб-подпорку, намереваясь одним махом, как зырянка, взлететь на крыльцо, но тяжелая потайная мысль остановила его. Замер на месте, задумался. Затем махнул рукою и, повернувшись, тем же тихим, но уже каким-то стариковским шагом двинулся обратно.
В амбаре ему попался на глаза колун, тяжелый, с почерневшей дубовой рукоятью, вытертой и отшлифованной за годы до лакового блеска — не один мозольный бугор набил себе Митя этим колуном. Колун был прислонен к здоровенному листвяковому чуракукомлю, на котором рубили дрова. Ахнув громко, давая выход скопившейся в нем злости и обдав все вокруг горячим, пахнущим табаком дыханьем, крутым и таким жарким, что на глазах даже слезы выступили, Митя Клешня схватил колун за рукоять и, прочертив над головой свистящую опасную дугу, с тяжелой слоновьей силой всадил тупое, утюгом отлитое лезвие в шляпу комля. Листвяковая чурка, немало принявшая на своем веку ударов — вон сколько дров перекололи, не видывала подобного, крякнула жалобно, раздавленно, за кряканьем раздался утробный глухой треск, и чурка, которую можно было располовинить лишь ударом чугунной бабы, что вбивает в речное дно мостовые сваи, развалилась на две половинки, обнажив чистое, крепкое нутро, сплошь в сучках, рогульках и остьях. В лицо Мите Клешне шибануло каленым смолистым духом.
Тупо поглядев на развалившийся комель, Клешня швырнул колун в угол, лениво подумал, что теперь придется выкорчевывать где-нибудь новый комель, обрубать у него корни и тащить сюда, иначе колоть дрова будет не на чем.
Стал за давильную машину и примерно с час исступленно работал, не чувствуя ни усталости, ни боли-нытья мышц, ни ломоты в костях, трудился, изматывая себя, уничтожая эту злую силу. И одновременно с этой борьбой с самим собой, вместе с этой работой что-то щемящее, мучительно-сладкое, родившись однажды, теперь жило в нем, подпирало снизу, мешало дышать; жестокая, неуемная страсть, истома, вышибающая из глотки рычанье, — все это требовало, чтобы он прекратил бессмысленную, хотя и нужную работу.
Он замычал немо, выбросил перед собою руку-клешнявку с глянцево поблескивающей кожей, затянувшей рану, пошевелил пальцами рогульки, навалился грудью на станок и задрожал от обиды, оттого, что ему сейчас было до потрясения, до скулежа жаль себя, изувеченную руку, быт свой и сирость; вышиб две или три колючие слезы, затряс рыжей, жесткой, как проволока, шевелюрой: убегу-у отсюда ко всем чертям, убегу-у! Пропади все пропадом!
Но вот только куда бежать? Куда?! А потом, можно убежать от здешней воды, от здешней тайги, от Рогозова наконец — все это можно сделать, а вот — что дальше?
На смену душевной смуте и ярости неожиданно пришло спокойствие, очень ровное, расчетливое и, как ни странно, приносящее удовлетворение — он словно бы с доброй охоты вернулся, добычу припер, соболей и горностая взял, людей удивил, сам подивился — такое было у него ощущение. Человеком себя почувствовал.
Тщательно вытер руки, пошевелил пальцами, влажными и мягкими, маслянистыми от кедрового зерна, выудил из кармана круглое, величиной с донышко стакана зеркальце, изъятое у Армянки для личных нужд, повозил им по рукаву, чтобы лучше было видно, уставился в блесткий, все без прикрас отражающий кругляш. Сморщился: собственное отражение ему не понравилось. Ткнул пальцем в щеку — получилась вмятина, как в резиновом мяче. Рожа на замызганную широченную кастрюлю, в которой варят борщ, похожа — понятно, почему девки от него шарахаются, а тут еще это вот — он вытянул перед собой изувеченную руку, пытаясь указательным пальцем дотянуться до мизинца, а когда не получилось, надавил на указательный большим пальцем, свел концы рогульки вместе.
Беспомощность, слабость были в покалеченной руке, будто Митя Клешня только что и не разваливал огромного комля. Дохнул на зеркальце, еще раз вытер его о рукав, взглянул на себя напоследок.
Спокойный, с побледневшим решительным лицом он вышел из амбара, запер его, поглядел через изгородь на пустынную тихую реку, на неподвижно-темные, строгие стволы деревьев, выскочившие на минуту из тайги посмотреть, что же творится вокруг, и навсегда застывшие в своем неосторожном напряженном порыве. Тихо и безлюдно было кругом. Да и какие люди могут быть здесь, в их заброшенном богом углу?
Бесшумным шагом — тем шагом, что вырабатывается только на охоте, когда ни одна былка не хрустит под подошвой, человек перекатывается с ноги на ногу, словно колесо, — Митя пересек двор, так же бесшумно поднялся на крыльцо, вошел. Сенцы с белеющей в сумраке дверью кладовки, сколоченной из свежей дранки, поразили его какой-то неожиданной незнакомостью, новизной, будто он тут никогда не был, гнетущей тишиной, стылостью.
В избе было светло, пахло хлебом, томленным в печной утробе мясом, еще чем-то вкусным, что Митя Клешня и не брался — не дано было — определить.
Зырянка повернула к нему раскрасневшееся от печного жара лицо, посмотрела недоумевающе: чего, мол? Сейчас узнаешь, чего, сейчас, горячо полыхнули щеки Клешни, он прислушался с порога, не гудит ли в печи огонь? Нет, в глубоком печном зеве что-то глухо, задавленно ворочалось, вздыхало, там выпекался, румянился хлеб, а это дело времени требует, долгое оно; ничего другого, быстро подгорающего в печи не было.
Звучно прихлопнув черный зев заслонкой, зырянка выпрямилась, снова с вопросом взглянула на Клешню. Он, ощущая, как у него начинают мелко трястись ноги, а икры, те будто капканом, металлической удавкой сжало — занемели, сделал несколько крохотных чужих шажков к зырянке. Он даже не ощущал, что двигается тараканьим ходом, еле-еле, и зырянка, увидев этот странный ход, манипуляции заплетающихся непослушных ног, вдруг притиснула ладонь ко рту, зашлась в коротком удушливом смехе. Смех ее несколько отрезвил Клешню, он остановился и вдруг робко улыбнулся зырянке, повел себя, как ученик в гостях у своей учительницы, окаменевший от смущения, лицо его и вовсе закатным багрянцем пропиталось.
Качнулся, будто пьяный. Зарянка в ответ на это выкинула вперед руку, предупреждая падение. Митя Клешня качнулся еще раз, но устоял на ногах, еще больше растянул губы в улыбке. Он знал, чего хотел, он знал, а зырянка нет.
Но вот и зырянка, кажется, тоже поняла, уловила в его лаковых глазах блеск, жажду, вытянулась испуганно, сделалась тоненькой, стройной, незнакомой и молодой, она вообще молодо выглядела, зырянка, а тут и вовсе девчонкой перед Митей предстала, и это прибавило ему решимости.
Раскинув руки, будто беркут крылья в плавном охотничьем полете, Митя надвинулся на зырянку. Она немо помотала головой: нет, нет, нет!
Митя Клешня — в него словно силы новые влились — сделал широкий и резкий, даже пол задрожал, шаг, увидел совсем рядом большие и чистые, как таежный ключ, зырянкины глаза, а в них — испуг и обиду. Она задышала надсадно, сорванно, неожиданно покосилась на печь, прошептала едва слышно — Митя даже не уловил этих слов, он их понял по шевелению губ, это было движение воздуха в воздухе:
— Хлеба перепреют.
Конечно же, это примитивная женская хитрость, которую Митя обрезал нетерпеливым голосом:
— Не перепреют. — Он повысил голос, в горле задребезжало что-то железное. — Думаешь, не знаю? — Помотал головой, закусил нижнюю губу зубами. — Я всю знаю. — Выдохнул коротко: — Все знаю!
— Подгорят, говорю, хлеба, — возразила зырянка слабо, отступила на шаг.
— А я говорю, не подгорят, — Митя сделал новый шаг вперед и, стараясь, чтобы голос звучал как можно нежнее, мягче, сердечнее, наполнил его непривычной для себя легкостью, приветливостью. — Ты не бойся, я ничего худого тебе не сделаю, не бойся меня. Не бойся меня, не бойся, — как заведенный повторял он.
Зырянка отодвигалась от Мити, отодвигалась, а он все наступал и наступал. Но вот и все, дальше зырянке двигаться некуда — стена.
— Не надо, — попросила она спокойно. Казалось бы, простота этих слов должна была остановить Клешню, ведь все-таки зырянка была его приемной матерью, в них, в словах этих, был сокрыт последний предел, запрет, черта, дальше которой двигаться уже некуда — стоит переступить эту черту, и порушится все святое, все человеческое, что есть, что позволяет людям быть людьми.
— Надо, — произнес Митя упрямо, тяжело задышал.
— А-а-а! — вскричала зырянка резко, в полную грудь, но осеклась: ведь тайга же кругом, село далеко, Рогозов тоже, кричи не кричи, все равно никто не услышит.
Поняв бесполезность сопротивления, она вся сникла, на глазах постарела, ничего привлекательного в ней не осталось.
— Не надо, — в последний раз, смиряясь, зная тщетность этих слов, прошептала зырянка.
— Надо.
Он подумал вдруг о Рогозове и процедил сквозь зубы:
— Так те, старый хрыч, и надо!
Он еще что-то говорил, бормотал словно в бреду, нашептывал на ухо зырянке, удивлялся, какие же все-таки слова красивые возникают у него в мозгу, насколько легко спархивают они с языка и как ему хорошо с ней…
Остаток дня прошел так, как будто ничего не произошло, без особых разговоров — зырянка в доме занималась хлебами и печью. Клешня потел за давильным станком.
И наутро ни зырняка, ни он о случившемся ни слова. Будто ничего и не было. «А может, действительно ничего не было? — улыбаясь думал Клешня, косил глаза на зырянку. — Может, это только приснилось?»
Завтракал он без особой охоты. Ни тушеное на противне мясо, ни яишня, разведенная молоком и запеченная в черной духоте печи на едва тлеющих углях и оттого разбухшая, сделавшаяся пышной, как каравай, с поднятой бугром коркой, никакого удовольствия не давали — того удовольствия, радости, что обычно доставляла ему еда. Будто что сдвинулось в крепком Митином организме или еще хуже — поломалось; он вприщур бросал взгляды на зырянку, спокойную, деловитую, и недовольно стискивал, сжимал в одну линию брови: то, что нравилось ему в зырянке вчера — девичья легкость, неслышность походки, гладкие волосы, кожа без морщин, плавность фигуры, сейчас не казалось привлекательным.
Вздыхал Митя, сердито отворачивался в сторону, натыкался глазами на недалекий строгий лес, черный и одновременно прозрачный в этой своей черноте, как зимняя вода; холод стискивал Мите грудь — где-то в этом лесу, может быть, даже совсем недалеко находится сейчас Рогозов, возможно, он уже возвращается… Митя, сжимаясь, напрягал мышцы, он будто бы ловил грудью пулю и одновременно делал все, чтобы пуля эта в него не вошла, отрикошетила словно от камня или застряла где-нибудь на поверхности, видимая снаружи, чтобы ее клещами или плоскогубцами можно было вытащить. Узким, даже костлявым делалось полное Митино лицо при мысли о Рогозове, ладони и лоб становились липкими от влаги.
Думая о себе, о Рогозове, он мало думал о зырянке, а когда мысль о ней все-таки приходила в голову, отмахивался: каждый пусть рассчитывается за свои грехи сам. Все люди в этом мире одиноки, — он прищелкнул пальцами целой руки, словно из мелкашки стрельнул, — каждый в одиночку рождается, в одиночку умирает, в одиночку отвечает за свои деяния. Но каково же будет, когда все-таки вернется Рогозов, как они станут вместе жить? По-новому? Не-ет, граф никаких перемен не потерпит.
Рогозов все еще был в тайге: Горностаевы выводки — вещь серьезная. Так прошло два дня.
Были эти два дня полны и испуга, и новой страсти, и внутреннего опустошения, когда нет сил двинуть ни рукой, ни ногой, и стыда, и тяжелой, доводящей до озноба истомы ожидания, страха перед Рогозовым. Митя Клешня не знал, ощущала ли все это зырянка, — по ее виду вообще мало что можно было понять, — а вот самого его все спады и подъемы одолевали крепко.
Он загнал в ружье патроны с литыми тяжелыми пулями, несколько позеленевших от времени латунных стакашков, также забитых пулями, воткнул в свободные прорези патронташа, несколько отложил отдельно, проверил их и держал все время под рукой — мало ли что может случиться, когда вернется Рогозов. Нет ничего томительнее на белом свете, чем ожидание, и ничто так не обессиливает человека, не превращает его в дрожащее существо, раздавленное и жалкое, как ожидание.
И Митя Клешня не выдержал — оделся поладнее, взял ружье, не свое взял, а рогозовское, запасное, из схоронки, немного огневого припаса, постоял перед зырянкой, глядя в сторону, в оконце, где был виден забор:
— Я, пожалуй, в лес слетаю. Это… Надо мне… Малость птиц посшибаю. Куропаток. А может, палюшка попадется. Хорошее дело для варева палюшка… Ладно?
Зырянка усмехнулась невесело — ей была понятна Митина «военная хитрость», для леса в парадный костюм не рядятся.
Кивнула кротко — конечно, слетай. Вслух же сказала:
— Ночи сейчас хоть и теплые, комариные, а спать на земле будешь — не простынь.
Он кивнул в ответ, пораженный этой обычной бабьей, нет, не бабьей, а материнской заботой, задумчиво пожевал губами, сказал упавшим совсем голосом:
— Скоро вернусь.
Слишком много в этом «скоро вернусь» было неопределенности, скрытности, даже обмана, что не только от зырянки, которая знала его, а даже и от постороннего человека не могло ускользнуть. Она тихо повела головою в сторону:
— Прощай!
Митя Клешня молча пересек двор, за ним устремилась было Сима, заскулила, затявкала жалобно, просяще — ведь все-таки Митя на охоту, на волю уходил, зверя, птицу брать, а какую охотничью собаку при ощущении предстоящей стрельбы, поиска зверя, погони за ним, безумных прыжков и ухищрений, при кисловато-терпком запахе пороха и горелого пыжа, виде теплой крови, льющейся из остывающей раны, не охватывает нетерпение? Сима, а вместе с нею и другие лайки каруселью закрутились вокруг Мити. У ворот он на них цыкнул, взглядом отбросил к заимке, где собаки и застыли, поджав хвосты. Ушел Митя один, без лучшей промысловой суки Симы, без лаек. Понятно было, куда ушел приемыш, каких палюшек стрелять. Зырянка видела это, повернувшись, она неслышно скрылась в доме.
В селе Митя постарался забыть о том, что произошло. Появился у Армянки, поставил ружье в угол — правда, патроны из ствола вынимать не стал, мало ли что… Худое, большеносое лицо Армянки засияло, когда она увидела его, всплеснула руками:
— Вот не ожидала…
— Нежданный гость всегда слаще жданного бывает, — хмуро пробормотал Митя.
— Верно, мёдочка, — подтвердила Армянка, не обратив внимания на его тон.
— Выпить найдется?
— Есть, — засуетилась Армянка и неожиданно радостно выругалась. Засмеялась. — Прямо сейчас?
— Прямо сейчас.
— Погоди, я хоть какую-нибудь закуску сгорожу.
— Не надо.
Он выпил стакан вина, ощутил, как зашумел, заполоскался хмель в голове, налил еще стакан, залпом опрокинул и, поймав пристальный взгляд хозяйки, вытер ладонью губы.
— Не бойся, не сопьюсь.
— С чего так лихо?
— Муторно на душе, — Митя вздохнул, Армянка заметила в его взгляде тоскливый страх, лицо ее сделалось сочувственным. — Давит и давит, спасу нет.
— Может, заболел?
— Не-ет, не заболел.
— А то я живо бабку кликну, знахарку, травами тебя отпоим. Выходим. Ты только не бойся.
— Я и не боюсь.
— Что-то незаметно. Посмотри на себя в зеркало.
— Чего смотреть? Рожа и рожа, что было, то и есть: одна голова, два уха, один нос.
— Ладно, один нос, — засмеялась Армянка, — обедать будешь? Может, сготовить чего?
— Попозже.
Стайкой, держась друг за друга, в дом вошли детишки — двое ее, большеносых, похожих как две капли воды на мать, и двое соседских, зашумели было, но, увидев Клешню, осеклись. «Неужто я такой страшный, что даже дети боятся?» — устало, уже захмелев, подумал Митя, сразу стал угрюмым.
— Не бойтесь, ребятишки, — предупредительно приблизилась к ребячьей стайке Армянка. — Этот дядя свой. Чего вы хотели, а? Ну, говорите!
Ребята молчали, замкнулись в себе, глядели исподлобья, потом разом повернулись и вышли.
— Как бы ты хотела прожить свою жизнь? — спросил он свистящим усталым шепотом, закусив нижнюю губу, и Армянка неожиданно почувствовала, что это не праздный вопрос, а что-то большее. Может быть, первый раз в жизни Митя Клешня задает такой вопрос.
— Как? — переспросила она тихо. Подумала немного. — Как все.
— Малость экая, а — как все… — пробормотал Митя, и Армянка почувствовала в его тоне недовольство и даже, кажется, злость. — Ни тебе вперед вылезти, ни приотстать. Как все… Ахр-ря!
— Зато не будешь белой вороной выглядеть, чужим среди своих. Как все — значит, как все, — никак не хотела соглашаться она с Митей. — Не стыдно за себя, людям в глаза можно смотреть, не отворачиваясь.
— А я хотел бы быть белой вороной. Да бог ни белизны, ни крыльев не дал.
— Гонор — не самая лучшая вещь на этом свете.
— Но зато и не самая плохая, — протиснул шепот сквозь сжатые губы Митя. Его задело то, что она поучала его. — Если бы мне немного грамотенки, знаешь, куда бы я вскарабкался? Ого! — он вскинул здоровенную руку и повертел ею в воздухе. — Силы такие я в себе чувствую.
— Ну и учился бы.
— Если бы да кабы… Попробовала б ты жить в моей берлоге, — он вздернул подбородок, показывая на окно, — четыре стены, четыре угла, пол, потолок и звери вокруг, — тогда б не рассуждала так.
— На всякого зверя крепкий капкан есть.
— Не думай, что я такой безобидный, про капканы и ошейники я тоже кое-что кумекаю. Но не о том я говорю сейчас. Если б мне грамотенку да специальность подходящую, я бы давно в городе большим делом заправлял, квартиру хорошую имел, четыре колеса с персональным водителем и в шляпе бы ходил.
— Почему именно в шляпе?
— Так нравится, — Митя Клешня покашлял в кулак. — Я ведь жил в городе-то пацаном. Плохо, правда, помню, когда это было, но жил.
— А как тут оказался?
— Все он, — Митя Клешня сделал красноречивое, хотя и невидимое в темноте движение, и сразу стало понятно, кто этот пресловутый «он». — Батя мой в Гражданскую здесь полег, так он вроде бы завещал меня Рогозову… От завещаний, ведь знаешь, не отрекаются.
— Твой граф, он что, красным был? — усмехнувшись чему-то своему, далекому, спросила Армянка.
— Лях его знает.
— Ведь он же граф. Ты понимаешь: гра-ааф!
— Среди красных графья тоже имелись. — Митя поводил языком во рту, чувствуя жажду.
— Папаня твой приемный, граф этот, он самый настоящий беляк, стопроцентный. Здесь в тюрьме сидел и на поселение был оставлен.
— Про то мне известно. Поручик он.
Армянка провела по воздуху рукой, будто обрубая что-то:
— К красным он имеет такое же отношение, как я к прынцу английскому. Понял, мёдочка?
— Дай воды, — попросил Митя, тронув пальцами горло. — Скрипит, как у коростеля.
Армянка зашлепала босыми ногами по полу к ведру, зацепила алюминиевой кружкой воды.
Попробовал Митя Клешня представить, чем же сейчас занимается зырянка, стиснул веки, стараясь разобрать предметы, возникшие в черном пятнистом сумраке перед сжатыми глазами, на минуту ему даже показалось, что он видит согбенную женскую фигуру. Но нет — только показалось. Несколько пятен слились вместе, сжались в единый неспокойный силуэт, и силуэт этот скособочился, изменил форму, дробясь на части.
«А что зырянка? — мелькнуло в мозгу спокойное. — У нее все равно никогда не поймешь, о чем она думает, что ее тревожит. Как и у Рогозова, впрочем. Ни он, ни сам Рогозов не знают, когда зырянка спит, когда грезит, кто для нее бог, а кто черт, что больше любит: то ли оленей, то ли рыбу, то ли тайгу, то ли другого человека; что ей любо, мило, а что, напротив, немило? Пытайся не пытайся разобраться в зырянке, все равно останешься ни с чем: не дано раскусить ее, зубы не те. То ли лицо у зырянки такое, то ли маска на все случаи жизни — ничего не поймешь, сколь ни разбирайся. Вернется Рогозов из тайги, зырянка еду на стол подаст, разует, разденет, спать уложит — и на этом все кончится», — думал Мити и был спокоен.
Он ошибался, Митя Клешня. Все слезы, вся горечь, вся печаль человечества, существующая в мире, казалось, собрались воедино в душе этой женщины, скатались в неповоротливый тяжелый ком, камнем прихлопнули сердце, которое трепыхнулось птицей под тяжестью этого камня раз-другой и умолкло.
Она даже не помнила точно, сколько просидела после Митиного ухода неподвижно на конике, повернув оцепеневшее, мертвое лицо к концу заимки, видя и не видя сквозь стекло небо, деревья, сложенные в поленницу дрова под навесом, подвывающих от тоски — Митя не взял на охоту — и голода лаек, давно не кормила их, старый, но еще прочный, схожий с крепостной стеной забор, голую, твердую как камень, утоптанную землю.
Время для нее, как, собственно, и жизнь, потекло вспять, и все, что было в прошедших годах скверного, захлестывающим, вязким потоком выплеснулось на нее. Никуда не уйти от этого потока, не отвернуть в сторону, не выкарабкаться на сушу — она захлебывалась в нем, лишалась сил, теряла сознание. По щекам текли медленные невесомые слезы. Зырянка не ощущала их, как, наверное, не ощутила бы и боли, и зуда, и немости кожи и языка, не ощутила бы ни соленого, ни сладкого, ни кислого — все в ней умерло. Все ощущения, кроме боли и обиды.
Черное облако медленно проплыло у нее перед глазами, погружая в густую темень все предметы; зырянка невольно выпрямилась на конике, становясь тоненькой, будто молодой хвощ, глаза ее округлились, становясь трезвыми и зоркими. Почувствовала, как громко и пугающе тревожно, загнанно колотится сердце в ее груди, оно, словно найденный в лесу зайчонок, норовит выскочить из лукошка, шлепнуться наземь, разбиться вдребезги, и выпрямившаяся было зырянка снова сгорбилась, согнулась, как бы накрывая собою зайчонка.
Издревле, от предка к предку, от деда к отцу, от отца к ней шло, идет и будет идти понятие о жизни вечной и прекрасной, лишенной тягот и маеты. Понятие-вера. Понятие-избавление. Понятие-чудо. Понятие-тишина. Она, как и ее предки, тоже верила, что эта жизнь есть. А повседневный бег земной жизни в сравнении с той — лишь миг один, короткий полет птицы, прыжок горностая. В зыбкости, в недолговечности реальной земной жизни ей не приходилось сомневаться.
Какая разница, когда, в какой миг земная жизнь оборвется, и она переселится туда — сегодня, завтра, через год или через пять лет? Никакой. Все равно конец один. И наверное, есть смысл переселиться в вечную и прекрасную жизнь сегодня.
Она прислушалась, подставив чуткое ухо к оконцу, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, доносящиеся из тайги, вздрогнула, когда порами кожи, корнями волос изловила далекое фырканье — это перелетела с места на место чернохвостая палюшка, — похоже, мамаша потеряла тетеревенка; вот с мягким топотком промчался резвящийся лисенок, а вот… вот хрустнула ветка — кажется, под каблуком, хруст был резким и звонким, как ружейный щелчок, — вполне возможно, сюда идет человек. Зырянка еще ближе притиснулась к оконцу. Некоторые считают, что стекло глушит звуки, не пропускает их сквозь свою тонкую плоть — ничего подобного, малейший звук, приносящийся даже из далекого далека, комариный звон — все отдается в стекле, и усиленный этот звук иголкой вонзается в ухо.
Вот снова лопнул сучок под осторожной человеческой ногой. Так может ходить только охотник. Не бродяга, не промысловый человек, за неведомой надобностью забросивший себя в тайгу, не пьяница-механик с севшей на мель баржи, слоняющийся по лесу в поисках кедрового шишкотья, не разобранного людьми, клестами и белками с прошлого года, а именно охотник, привыкший осторожно ходить по тайге, прислушиваться к каждому звуку в лесу и умеющий не нарушать тишины. Но все равно, как бы осторожно ни двигался охотник, он не в состоянии разглядеть каждый сучок, каждую сухую былку — обязательно под ногу что-нибудь угодит, выдаст его, заставит насторожиться и зверя и человека.
Глаза у зырянки затуманились, горечь и напряженность исчезли с лица, стерлись — лик ее стал спокойным, она поднялась с коника, прошла в комнату. Оделась в чистое, повесила бусы на шею, потом, подумав, сняла их. Ни к чему, мешать только будут.
В сенцах, где на гвоздях висели скатанные веревки, отобрала одну, тонкую, прочную, с шелковой «искрой» — в нее для упругости, а может быть, для красоты было добавлено несколько шелковых нитей, отмотала конец, примерила, соорудила довольно крепкий, хотя и не по-мужски связанный узел с небольшой петелькой на конце, размотав всю веревку, сунула в петельку другой конец.
Постояла немного в сумраке сенцев, оглядывая все кругом, вдыхая запахи, столько лет сопровождавшие ее, знакомые до мелочей, — запахи муки, пыли, кожи, поселившихся в подполе мышей, веревочной пеньки, масла, пороха, смолы, кедровых орехов, солений и ягод, запахи дома, очага, быта, огня, жизни. Запахи жизни, а не смерти, вот ведь как.
Дрогнуло у нее лицо, дрогнуло и тут же успокоилось — решение принято. Душевная сумятица, нерешительность — не лучшее, что есть в человеке. Колебание — это признак слабой воли, неустойчивости. А слабых людей зырянка не любила.
Вдохнула воздух глубоко, жадно — в последний раз она это делала, приоткрыла дверь в избу, бросила туда взгляд, задержала его на фотографиях, висевших на стене, резким движением закрыла дверь.
Во дворе отогнала от себя лаек, выкрикнула что-то гортанное, молодое, незнакомое, ободряющее, когда Сима вдруг задрала морду вверх и с выбивающей на коже дрожь тоской завыла, пугая и себя и своих товарок, зверье окрестное, птиц. Их — да, их испугала, а вот зырянку нет. Зырянка замахнулась на Симу веревкой, та, сверкнув ореховыми зоркими глазами, отскочила в сторону, расстелилась на земле, словно хотела вжаться в нее, сильная и сухая, перестала выть, будто в глотку угодил кусок земли, но вой тут же вырвался у нее снова, зазвучал еще сильнее, еще тоскливее и надрывнее.
Усмехнувшись, зырянка вскинула голову, продолжила свой путь. Каждый шаг ее, каждое, даже самое малое перемещение земли, неба, воды, воздуха — все это отдавалось звоном в голове, тихим, печальным, непроходящим. И вот уже тоскливая музыка возникла из этих тонких, слившихся воедино звуков, она убаюкивала, притупляла чувства — впрочем, чувств в эти минуты у зырянки не было вообще, — делала тело вялым, сонным, а голову полной какой-то сладкой одури.
Медленным, спокойным движением зырянка сунула ключ в скважину замка, которым был заперт крайний амбар, сколоченный прочно, на века, отворила дверь и растаяла в темном прохладном мраке.
Наверное, через четверть часа завыли все собаки заимки. Они выли долго и страшно, а когда совсем недалеко прозвучал чей-то громкий выстрел — видно, в патрон было насыпано сверх нормы пороху, — оборвали вой, словно сразу были убиты этим выстрелом.
Ночью на заимку вернулся Рогозов, уснул, а когда после короткого сна, будто кто-то толкнул его, вышел во двор, то в открытом амбаре нашел мертвую жену.
…Вот как это было.

Глава тринадцатая

Что им двигало? Служебное рвение?
Васко Пратолини

Московское небо было испятнано неприятной желтизной, похожей, как показалось Володе Корнееву, на табачный дым. А может, это ему так только казалось? Он сам не курил и не любил курильщиков, к ним у него выработалось соответствующее отношение: морщился, когда входил в прокуренное помещение, в глазах его появлялось выражение, которое всегда появляется у противника табака, схлестнувшегося с любителем этого зелья… Может, это и не дым, но уж точно, что ни лета на земле не стало, ни зимы настоящей, ни весны — сплошная слякотная осень. Атмосфера ныне дырявая какая-то. Каждый самолет, пробивающий облака, делает дырку в воздушной оболочке. Сито, а не небо. Стало много больше тепла, света — энергии-то вон сколько человек вырабатывает! Электростанция на электростанции, завод на заводе, тепловой котел на тепловом котле: планета и греется потихоньку. А это означает, что на севере тают льды, на юге песок засыпает деревни и города — пустыня наступает, и человек в этом движении природы — движение-то с ног на голову — чувствует себя неуютно. То сердце у него начинает отказывать, то голова барахлит, то мается он от симптомов неких модных болезней — от аллергии, например.
И все-таки, несмотря на унылую сегодняшнюю погоду, Володя Корнеев признался себе, что любит приезжать в Москву. Москва это Москва, не то что его, хотя и областной, центр с почерневшими деревянными домами, однообразными, старыми дранковыми крышами, где дом мещанина или мелкопоместного дворянина от дома купца первой гильдии отличается лишь количеством окон, выходящих на улицу, — во двор можно было в старые времена прорубать сколько угодно окон, а на улицу — строго определенное число; с неприглядной «Зарей» — гостиницей, в которой когда-то помещался то ли публичный дом, то ли детский приют, — в общем, невидное заведение, и десятком магазинов, в которых, кроме ситца, стеклянных «драгоценностей» да мельхиоровых чайных ложечек, ничего и нет.
Корнеева кольнула зависть: хорошо тем, кто живет в Москве. «Переселиться бы сюда, — подумал он, садясь во Внуковском аэропорту в такси. Чемодан не стал класть в багажник, поставил на заднее сиденье машины, сам пристроился рядом. — А что, чем черт не шутит, может, и удастся поменять мокрое комариное болото на однокомнатную московскую квартиру со всеми удобствами. Но это произойдет только в том случае, если вмешается его величество случай или какое-нибудь высокое начальство глаз на него положит, говоря современным языком».
Номер, насколько он знал, был заказан ему в гостинице «Москва». Как всегда. Склонил голову набок, просветленным взглядом следя за мелькающими деревьями. Внуково — аэропорт, самый близкий к столице, сейчас кончится лес, пронесутся мимо веселые, крашенные зеленой, голубой и малиново-коричневой краской домишки нескольких деревенек, за ними начнется московская окраина, многоэтажные коробки, собранные из крупных плит, потом — дома помассивнее, с тяжелой лепниной под крышами, с балконами, украшенными чугунными литыми решетками, — дома послевоенной эпохи, затем они втянутся в широкий и длинный проспект, который в конце концов приведет их в самый центр, чуть ли не к самой гостинице «Москва». Малость лишь не дотянет.
Попытался отключиться, возвратиться в мыслях назад, в места, где он жил, куда ему надо снова уехать после крупного совещания, на которое он прибыл. Перед совещанием стоял шекспировский великий вопрос, который предстояло сегодня решить: быть или не быть? Быть нефти на Малыгинской площади или не быть? И не только на Малыгинской, а и вообще во всей Сибири? Продолжать поиск или нет? Ломать, как следствие этого, быт, а то и жизнь тысяч людей или не ломать?
Подумал о братьях своих. Вспомнилось чье-то пошлое мнение, что худший вид знакомых — это родственники. Они, как наследственная болезнь, — не избавиться от них, не излечиться. Володя улыбнулся про себя: «В сущности, все мы беззащитные перед нашими родственниками, что хотят, то с нами и делают».
Швейцар улыбнулся ему как старому знакомому, молодо блеснув из бороды зубами, распахнул пошире дверь, чтобы Корнееву с его громоздким чемоданом было удобнее пройти.
А гостиница-то, гостиница! Сплошь дорогой, поблескивающий шлифовкой камень, хрусталь и начищенная до блеска старая бронза, зеркала и тяжелые, много центнеров весящие люстры — все это вызывает ощущение прочности, уверенности, чувство силы, правоты жизни, внутреннее спокойствие, изгоняет всякие колебания, духовную слабость, даже физическую немощь.
Номер, в котором поселился Корнеев, был по-старомодному роскошен, просторен, мягок. Диван с дутыми пуфиками и валиками, широкая, с мягкой пружинной сеткой кровать, ковер на полу, в котором тонет шаг, матерчатый чистый абажур торшера, смягчающий резкость электрического света, тяжелые, с мягкими складками портьеры.
Чуть не подпрыгивая от прилива какого-то радостного ощущения, Володя — впрочем, здесь он для всех Владимир Николаевич, миссия его высока и почетна, да и сам он в этом мире много значит — кандидат наук, представитель ученой Сибири, — кинулся на диван — как был, прямо в пальто, замычал восторженно, веря и не веря в то, что он находится в Москве, в этом милом его сердцу городе, что на какую-то минуту можно вздохнуть свободно, забыть о всех напастях, заботах, свалившихся на него, о нефти, этой неприятно-пачухей вязкой жидкости, смахивающей цветом своим на крепкий кофе, причинившей столько хлопот и Сибири, и стране, и лично ему. Но с другой стороны, о «земляном масле» надо думать. Ведь если провалится идея сибирской нефти, если победят коровинцы, если возьмет верх профессор Татищев, значит, песенку свою Корнеев может считать спетой. Останется тогда только одно: переквалифицироваться в управдомы. По Остапу Бендеру.
Вздохнул глубоко: все в мире этом непрочно, зыбко, все перемешалось. Потер виски, переключил мысли на вечерние заботы. Днем он сегодня никуда не пойдет, будет готовиться к завтрашнему бою, а вечером пойдет обязательно в здешний ресторан. Сядет за уютный столик, закажет холодного шампанского со льдом (шампанское — это не пьянство, это не в счет, шампанское Корнеев любит, хотя и редко пьет), икры, фруктов, чего-нибудь вкусного и проведет дивный вечер, будет слушать музыку и наслаждаться жизнью.
До самого вечера он сортировал бумаги, графики, схемы, продумывал систему доказательств, которые будет противопоставлять татищевским доводам, — все получалось стройно и убедительно. От предчувствия драки у него во рту постоянно делалось сухо и почему-то сладко, и хотелось выпить чаю.
Вечером он тщательно оглядел свой костюм, проверяя, нет ли морщин, которые появляются на одежде после чемодана, нет ли пылинок-соринок, остался доволен. Из трех галстуков, взятых с собой, выбрал лучший, в верхний карман пиджака воткнул платок — под цвет галстука.
Рестораны всегда обладали и обладают притягательной силой: когда в них входишь, невольно думается, сколько здесь необычного, романтичного, отчего на душе бывает покойно и хорошо. Хорошо от звуков оркестра, глухого шарканья ног, звяканья посуды и тихого говора людей. Сокрыто в этом нечто тайное, непознанное, что вызывает истому и головокружение, и всегда ресторан перестает быть тайной, едва переступаешь его порог.
Народу в ресторане было немного: с улицы почти никого не пускали — то ли час для этого не подоспел, то ли в гостинице жили участники какого-то мероприятия или международного симпозиума, и ресторан был закрыт на спецобслуживание.
Тем не менее он заметил сидящих за укромным столиком, придвинутым к стене, трех броско одетых девушек, которые, судя по их вызывающе-нарядной легкомысленной внешности, никак не могли быть участницами симпозиума.
«Святая троица» окинула дружным испытующим взором сибирского ходока, переводя его внешние достоинства, костюмный лоск в рубли, и, судя по всему — Корнеев ощутил это совершенно материально, он даже почувствовал теплые уколы взглядов, — довольно высоко оценила его возможности. Корнеев с пренебрежительным видом прошел мимо. Пощелкал пальцами, остановившись у свободного столика. А где же официант? В окне поймал глазами светлые электрические мушки проносящихся машин. В следующий миг спиной, затылком почувствовал, что к нему приближается официант.
— К сожалению, этот столик занят, — раздался четкий, вежливо-металлический голос.
Откинув полу пиджака и запустив руку в карман, Корнеев нащупал там шуршащую бумажку, ухватил двумя пальцами, извлек на белый свет, протянул официанту.
— Изволь.
— Благодарю вас! — Официант, взяв деньги, махнул по поверхности стола белой, не гнущейся от крахмала салфеткой, стрельнул из-под черных широких бровей глазами. Взгляд у него был внимательный. Произнес:
— Тех, кто заказал этот стол, я пересажу в другое место. — Выдвинул один из стульев. — Тут вам будет удобно. И обзор хороший, и оркестр не так громко играет. Что будете заказывать? — официант извлек из кармана маленькую книжицу, застыл в ожидании.
— Чего? М-м-м, — Корнеев пощелкал пальцами. — Прежде всего бутылку шампанского. Брют есть?
— Надо узнать.
— Лучше всего бутылку брюта. Если нет, тогда сухое. Но ни в коем случае не сладкое или полусладкое. Это не шампанское, а компот.
— Попробую сделать брют. — Официант чувствовал клиента. Это была его профессия — чувствовать клиента, посмотрел выразительно на Корнеева.
— И лед обязательно. Шампанское безо льда — шипучий суп.
— У нас отменный пищевой лед.
— Икру еще запишите, две порции. Желательно зернистую.
Корнеев сделал заказ с размахом, «по-сибирски». «Кутить так кутить», — лихо усмехнулся он, затем, упершись локтями в стол, начал изучать окружающих. Народу и сейчас было немного, и непохоже, что публики здесь прибавится. А впрочем…
Он увлекся и не заметил опасности. Хотя опасность — это слишком преувеличенно, слишком громко сказано, просто к его столу подошел человек, которого он не любил. За желчный характер и злой язык, за постоянные шпильки, что тот подпускал, за стремление оригинальничать и в мыслях и в делах. Это был Сомов, тоже кандидат наук, практик и теоретик, живший когда-то в родных местах Корнеева, а теперь переехавший в Татарию, знаток нефти, астрономии, трав и вкусной здоровой пищи. Сомова называли «солдатом не в ногу». Все идут в ногу, а один солдат не в ногу. Таким всегда больше всех достается за нарушение строя, порядка, за помехи в движении.
Постоянные подзатыльники, тычки, как известно, и внешность человека формируют. Либо превращают его в забитое, вечно испуганное существо, у которого в глазах никогда не истаивает страх — и лик бывает соответственным, либо человек ощетинивается, становится колючим, как дикобраз, готов каждую минуту отражать нападки либо на кого-нибудь нападать.
«Солдат не в ногу» принадлежал ко второй категории людей. У Сомова было красное, продубленное многими ветрами лицо, из-за своей красноты казавшееся склеротическим, но оно не было склеротическим, густые, кое-где уже присыпанные солью волосы, стриженные коротко, ежом, и торчащие, как щетка, в разные стороны, голубые, в густой сетке прожилок глаза, постоянно хранящие грозное выражение, и хриплый коростелиный голос.
Одевался Сомов не в пример Корнееву кое-как. Вернее, он совсем не обращал внимания на одежду, покупал в магазине что придется — если были импортные костюмы, то импортный, если наши, отечественные, покупал отечественный, натягивал на себя, не считаясь с тем, мал он ему или велик, идет цветом своим и покроем к облику хозяина или не идет, моден или уже давным-давно отжил свое.
— Шампанское икорочкой заедаем? — вместо приветствия проскрипел Сомов. — Купца первой гильдии из себя изображаем, э? Ик-корочка с шампанским — мам-ма моя!
— Заедаем… Изображаем… Да, мам-ма моя, не только твоя, — каждое повторенное слово Корнеев сопроводил кивком головы. Улыбнулся Сомову, подумал, что недаром все-таки того из родных мест выперли, в Татарию заставили уехать.
Ссориться с Сомовым ему не было резона, Сомов будет принимать участие в завтрашних схватках, в спорах-дебатах, его пригласили как нефтяного прогнозиста, человека со знаниями и чутьем, поэтому желательно иметь такого человека в единоверцах. Или хотя бы в нейтралах. Лишь бы только не вспыхнуть от какой-нибудь сомовской подначки, не разругаться с ним.
Не спрашивая разрешения, «солдат не в ногу» выдвинул свободный стул, уселся на него, обвел голубыми очами зал.
— Не ищи знакомых, их тут нет, — Корнеев взялся за тяжелую, черного литого стекла бутылку с посеребренным фольговым горлышком. — Шампанское будешь? Купеческий напиток, следуя твоей терминологии. В соответствии с первой гильдией. Купцы, говорят, им даже ноги мыли.
— Лей, — великодушно разрешил Сомов. Раздвинул губы в улыбке, обнажая иссеченные, порченые никотином желтоватые зубы. — Обратил внимание на трех каналий?
Корнеев посмотрел в направлении, куда показывал Сомов. Канальями тот обозвал трех девушек, которых Володя увидел, когда вошел в ресторан.
— Нет, — ответил Корнеев. — А что?
— Ну и правильно, — хмыкнул Сомов, — это не по твоей части.
Корнеев усмехнулся про себя. Внешне это никак не выразилось.
— Нам бы кино, вино и домино, — продолжал нудить-скрипеть неуправляемый Сомов, — э? Либо еще чище: кефир, зефир и тепленький сортир.
— Будь здоров, — Корнеев коснулся своим бокалом сомовского, тихо звякнул хрусталь.
— И ты будь здоров. — Сомов посерьезнел, у рта его собрались жесткие, тугие складки. — Тебе, мон шер, это сейчас нужнее, чем мне или кому бы то ни было.
— Думаешь, провалимся?
— А ты думаешь — защитишься?
— Могу рассчитывать на твою поддержку?
— Поддержку? — Сомов сделался колючим, как еж, который почуял лисицу, притиснул кулак к костлявому, кое-как выбритому подбородку. — Не ресторанный это разговор. А то ведь я могу подумать, что ты меня этим вот, — «солдат не в ногу» приподнял бокал, поглядел сквозь искрящуюся жидкость на свет, — бесовским напитком покупаешь.
Воистину прав сотворивший пословицу: с дураком свяжешься — в дураках окажешься. Нет смысла ждать поддержки у Сомова. А ведь они кровно связаны, именно кровно — их объединяет прошлое: отцы — малыгинский комсомолец Корнеев и бывший фронтовик, потерявший здоровье в окопах империалистической войны, Сомов были убиты кулаками. Но нет, видать, прошлое никак не стучится пеплом Клааса в сомовском сердце. Не отзывается ни болью, ни нежностью, ни тихим звоном сочувствия.
— Будет день… — медленно и громко проговорил Сомов.
— …будет пища, — закончил Корнеев за него, — это известно всем нам, как вкус селедки, строение воды и соли, как лавровый лист, облагораживающий постный картофельный суп.
— Недурно изобразил, — хмыкнул Сомов.
— А помощь твоя будет нужна, очень нужна.
— Все зависит от системы доказательств, мон шер, от убедительности, с которой ты будешь выступать, от аргументации. Спор на пустом месте не выиграешь. На пустом месте можно только камни сеять и камни собирать. Здесь обман не пройдет. Здесь дело общенародное.
— Глаголь, глаголь истину, — махнул рукой Корнеев.
Нет, не получается у него с Сомовым абсолютно ничего. Но отступать некуда. Рад бы Корнеев отступить, да увы. Если завтра-послезавтра или — крайний срок — послепослезавтра он и его сподвижники не докажут, что на Малыгинской площади следует продолжать поиски нефти, то он свалится в пропасть. Канет в глухую черную яму. Совершенно бесследно.
— Глаголю. И буду впредь… — усмехнулся Сомов, — ибо когда речь к тому же идет о миллиардах рублей, то и нападение и защита должны быть доказательными. Жесткими. Стальными. Такова диалектика, мон шер.
— Вот именно, диалектика. Поэтому я и… — Корнеев споткнулся на секунду, он чуть было не произнес слово «вербую», но вовремя остановился, — собираю единомышленников. Хочу, чтобы у меня сторонники были, не только противники.
— Стратег. Воин. Гатамелатта-кондотьер, — Сомов показал прокуренные зубы. Корнееву почудилось в этом ехидство, что-то унижающее. — Широта взгляда, хватка, умение находить резервы.
— Есть у кого учиться, есть кому подражать.
— Не кидай камни в ближнего, — назидательно произнес Сомов.
— Я не в ближнего, я в свой огород.
— Тогда что-то я в этом супе с клецками, извини за выражение, ничего не могу выловить.
— Просто я ругаю себя за бездарность в общении с людьми, которые могут стать сторонниками и которых мне, увы, не дано сделать сторонниками. Обаяния не хватает. Юмора и умения быть сладким.
В ответ на это Сомов хмыкнул. Но в хмыке его — Корнеев это отчетливо почувствовал — появилось тепло. Налил шампанского себе, налил Сомову, чокнулся, прислушался к звону хрусталя.
— Возможно, моя мысль не нова и не к месту, — заговорил Корнеев, — но единомышленники, хочу заметить, ныне не только в научных верхах нужны — нужны и важны и в низах.
— Естественно. Кадры решают все.
— Что касается кадров, то люди, которые часто меняют место работы, нравятся мне куда больше, чем те, которые годами сиднем сидят в одном и том же учреждении.
— Не говори только завтра об этом при стечении народа. Неправильно истолкуют.
— Ты понимаешь, какой замкнутый круг получается — засидевшиеся люди настолько входят в жизнь учреждения, настолько умудряются изучить окружающих, их характеры, понять, в чем слабы они, а в чем сильны, что потом, решая какой-нибудь вопрос, знают, как это безболезненнее, без особых споров сделать. А раз нет спора, значит, и движения вперед, извини, нет. В споре рождается истина.
— Не совершай открытий века.
— Не буду, — согласно кивнул Корнеев. — А коли нет спора, то налицо застой. При таких отношениях люди либо потухают, в сонь превращаются, либо начинают работать только на себя. Пользы от них никакой.
— Как, собственно, и вреда.
— Как, собственно, и вреда, — подтвердил Корнеев. — Вот такой вопрос: что больше всего ты ценишь в учрежденческих, канцелярских, чиновничьих, так сказать, отношениях?
— Деловитость, хватку.
— Я не о том. Без деловитости и хватки современного чиновника просто-напросто выгоняют с работы, чтоб зря штаны не протирал, — деловитость, хватка, хорошая работа в данной задаче сами собой разумеются. Я имею в виду человеческие качества.
— Ум, пожалуй.
— А я больше всего ценю доброту. Доброта помогает делать человеку больше, чем ум. Ныне даже на руководящие должности людей выдвигают скорее за человеческие качества, чем за деловые. Деловые качества у всех становятся примерно одинаковыми, а вот человеческие, увы, всегда будут разными.
Сомов, внимательно слушавший Корнеева и время от времени запускавший палец в колючий затылок, чтобы почесаться, вдруг расхохотался. Поковырял ногтем в зубах.
— Какой человеколюб тебе все это наговорил, а, Корнеев? — снова захохотал. — Значит, директором какого-нибудь магнитофонного или производящего мыло и стиральные порошки предприятия можно стать за человеческие качества? А на то, что хороший человек не знает, какова химическая формула мыла, не ведает, чем звукозаписывающая головка отличается от шарикоподшипника, — наплевать?
— Не перегибай палку, — почувствовав жжение на лице, будто щеки, лоб, виски ему натерли чем-то едким, проговорил Корнеев.
— Я-то не перегибаю, ты ее перегибаешь, — Сомов неожиданно вздохнул, во взгляде его появилось сочувствие. — Эх, дорогой друг, дорогой друг, — он покачал головой, — не завидую я тебе завтра, — продолжил задумчиво, медленно, погружаясь в самого себя, — завтра будет пролито много пота, крови и слез.
«Дурак, — злился на самого себя Корнеев. — Вот что вышло из глупой попытки откровенности. Негоже кормить волка рисовой кашей и протертыми диетическими котлетками, впустую это — все равно будет думать о лесном просторе и задушенных зайцах, о живом мясе и презирать диетическую пищу, от которой силы в организме прибавляется лишь столько, что ее едва хватает доползти до логова».

Глава четырнадцатая

О нет! Кто мог идти на смерть отважно,
Тот должен все с отвагою принять.


Леся Украинка

Сбежали детство, отрочество, юность, зрелость.
Сбежит старость. Все сбегут – один останусь.


Юрий Нагибин

Через несколько дней после ухода Синюхина на буровую поступила радиограмма. Текст был краток и не требовал комментариев: «Срочно явитесь в Тюмень для доклада о состоянии дел на буровой. Если бурите не нефтеносные породы, немедленно прекратите!»
Радиограмма была подписана человеком, чье имя вызывало невольный трепет — уважаемый руководитель имел крутой нрав, был полностью лишен пресловутой романтической жилки и жизнь свою и руководство строил на жестком прагматизме и трезвом житейском расчете, никогда не выходя за рамки игры, которую сам себе определял. Цифры и факты были для него важнее «глины и мякоти», как он называл то, что по-латыни зовется «гомо сапиенс». Надо полагать, уважаемый руководитель был по-своему счастлив, когда сводил все к математическим значкам, к цифири и коротким записям в две-три строчки — словно из личного либо наградного дела, — а человеческую значимость стирал до толщины бумажного листа. Корнеев хорошо представлял, что за поездка выпадает на его долю, какой ждет разговор. Возможно, из этой поездки он вернется никем. «Все едино, терять нечего!» — холодно и жестко подумал он. Посидел немного, ловя чутким ухом охлесты ветра, подвижку сыпучего снега, бормотанье дизеля, потом начал собираться в дорогу.
Последние пробы, которые сделали, утешения не принесли. Надо было останавливать буровую. Это ведь предписывала радиограмма. Грозный руководитель не любил, когда нарушали его распоряжения.
— По волосам не плачут, коли голова снесена с плеч и валяется в кустах. До моего возвращения работу не прекращайте, — прощаясь, отдал Корнеев распоряжение, — бурите пока, а там видно будет.
Перед самым уходом, уже в предбаннике балка, пообещал во всеуслышанье:
— Если встречу Синюхина — при свидетелях набью морду.
По льду Корнеев перебрался на тот берег реки, там Костя, летевший в Ханты-Мансийск, подбросил его до ближайшего аэропорта, откуда в областной центр ходили регулярные самолеты.
Вернулся он быстро, через два дня — срок по северным понятиям меньше мизинца, да и погода подфартила: ведь тут чуть что — запуржит, поднимется ветер, и самолеты сразу на прикол становятся, а ему повезло. Спешил Корнеев, даже никого в городе не сумел повидать — ни Володьку, ни Костину Валентину, ни пива не выпил, ни кофе. С самолета сразу попал «на ковер» — пред очи высокого грозного чина, получил выволочку, но свое отстоял: буровую ему сохранили, хотя в должности понизили — по штатному расписанию он проходил теперь не как начальник отдельной геологической партии, а как бригадир.
Возвращаясь, Корнеев прокручивал в мозгу разговор «на ковре», вспоминал насупленный взгляд и грозный начальнический рокот. Плевать в конце концов на должность. За должностями он никогда не гнался, понижение не вызвало у него отрицательной реакции. И вообще, чтобы руководить, нужен особый дар. Он вспомнил едкое суждение: кто знает — тот учит, кто умеет — тот делает, а кто не умеет и не знает — руководит. С потерей в зарплате тоже можно смириться, не голову он потерял, а деньги. Сегодня они есть, завтра нет, и наоборот, не беда все это. У зарплаты обрубили хвост? Плевать! На чай, сахар, хлеб и колбасу у него денег хватит. А больше и не надо. Вообще-то Корнеев ожидал, что с ним обойдутся круче, чем обошлись, но, видать, это «круче» оставили на потом.
Он снова вспомнил насупленный взгляд, рокот, дивился про себя: интеллигентный дядя, похожий на актера, лицо мягкое, руки припухлые в суставах, совсем домашние, — а вон какая грозная слава шлейфом за ним пушится… Интересно, как все это уживается в одном человеке?
Есть люди, которые любят покрикивать, командовать на высоких нотах, критиковать и хамить, «резать правду-матку в глаза», как они сами выражаются, давать указания и требовать их немедленного исполнения, и часто случается, что мы побаиваемся этих командиров, заискиваем перед ними, считаем их людьми более высокого порядка и тем унижаем себя — вон как проступает в нас плебейское, откуда все это? А на деле оказывается, что эти крикуны и так называемые грозные руководители — самые обычные малокультурные люди, утратившие над собой контроль либо лишенные внутреннего интеллекта.
Интеллект внешний, он ныне есть у многих, интеллектуальный человек — не редкость, ведь век-то образованный, никого не удивишь сведениями о медицинских операциях, сделанных без хирургических инструментов, о гимнастике йогов и знанием поэзии самого модного поэта, а вот интеллекта внутреннего, который делает всякого интеллигента по-настоящему интеллигентным человеком, к сожалению, у многих не хватает. Именно отсутствие внутреннего интеллекта позволяет руководителю распускаться, своевольничать. В нынешних условиях человек, лишенный интеллекта внутреннего и обладающий только внешним, — это, извините, попросту дурак. Таких людей принято еще называть самодурами — очень уж много они кричат, пытаются властвовать даже там, где власть эту проявлять совсем не надо, рассчитывают в основном на громкость голоса и собственную должность. Нужны, наверно, не годы — нужны десятилетия, чтобы эта порода поубавилась числом, сошла на нет.
Внутренний интеллект невозможно приобрести в институте или в академии, невозможно добыть его, как, скажем, добывается кандидатская степень или чемпионский титул, внутренний интеллект — это нечто генетическое. Либо он есть, либо его нет, и все. Третьего не дано. Как и талант — там тоже: либо — либо… Внутренний интеллект — это своего рода отвес, прибор, показывающий, насколько значительно отклонение от нормы.
Внутренний интеллект, кстати, удерживает и от обратного: от проявления совершенно противоположных черт характера, таких, как душевная дряблость, психологическая зажатость, боязнь всего и вся, когда человек превращается в нечто схожее с тараканом, стремящимся выбрать щель потемнее и потеплее, — руководитель из такого человека нулевой.
Корнеев не заметил, как очутился на гриве у знакомых балков. Остановился, чтобы немного отдышаться: ну вот и все. В балке ему сообщили: только что взята очередная проба с глубины одна тысяча девятьсот двадцать метров. Проба неутешительная — по-прежнему идет глина.
— Бурите дальше! — приказал Корнеев.
Через час пришла радиограмма, подписанная тем же грозным начальником, вдогонку, родимая, прилетела: увеличить суточную проходку бурения и о результатах докладывать ежедневно. Все было ясно как божий день: корнеевская буровая — бельмо на глазу, чем раньше он пробурит скважину до нужной отметки и исчезнет из вида, тем лучше.
Усмехнулся Корнеев. Подумал в продолжение прежних рассуждений: сидит порой в нас, к сожалению, неистребимая жажда количества. Сколько ни сделаем — все кажется мало.
А не метры в геологии важны, не они, геология — это разведка, и чем больше бурильщик-геолог знает о земле, которую он протыкает вращающимся щупом, тем лучше для государства, для общества и, извините, тем больший процент выполнения плана этому геологу надо засчитывать, тем больше денег надо ему платить. Иначе он, выполняя план по метрам, а не по знанию земли, запросто может со своим щупом сквозь нефтяной мешок проскочить, уйти в глубину, а набрав положенное количество метров — вообще прекратить работу. И ничего не найти.
В дверь постучали. Корнеев пробурчал недовольно:
— Интеллигентный народ, городские манеры в ходу. — Выкрикнул: — Войдите!
В дверь вместе с клубами пара робко втиснулась Вика:
— Для вас в столовой, Сергей Николаич, обед готов.
— Спасибо, Вика. Вовремя обед, очень вовремя!
С самого утра Корнеев не ел, ни рисинки, ни хлебной крошки во рту не было.
Столовая — такой же балок, как и другие, — тесная, сплюснутая с боков, места тут мало. На стенках плакаты, настоятельно требующие мыть руки перед едой, не болеть гриппом и уничтожать мух. «Перебьем мух — тогда и их придется заносить в Красную книгу, — подумал Корнеев. — Хотя прежде всего туда надо занести человека. И не просто человека, а хорошего человека. Не так-то их много, хороших людей, на земле. Все больше… — Он вспомнил редкозубую улыбку Синюхина, уши, которые будто ручки горшка всегда торчком стоят. Кто-то на полном серьезе советовал Синюхину мазать изнанку ушей синтетическим гибким клеем и на ночь обматываться платком. Утром уши будут благородно прижаты к черепу. — Все больше люди-худушки попадаются, от которых ни добра, ни теплого слова не жди. — Окоротил себя: чего злиться-то? — Добрее надо быть, Корнеев, добрее. Подумаешь, Синюхин. Синюхины приходят и уходят, а люди попрочнее, попреданнее остаются».
Около амбразуры подавальщицы Митя Клешня, оживленный, краснолицый, нарядный, любезничал с Викой. Взглянул на Корнеева исподлобья и снова взялся за дело. Повариха нравилась ему.
— Ну, хозяйка, подавай, чего там приготовлено, — невольно вздохнул Корнеев.
— Сейчас, — Вика бесшумно приблизилась к столу. Спросила осторожно: — Как съездили к начальству?
— Французы в таких случаях говорят: ком си — ком са. Ни то ни се, что-то среднее между хорошим и плохим.
— Вид у вас грустный. — Вику, как всякую женщину, трудно было провести — если глазом беду, как, собственно, и радость, не увидит, то нутром обязательно почувствует.
— Плохо выспался, потому и грустный, — пошутил Корнеев.
— Почему же плохо?
— Самолет виноват. Никак ни в самолетах, ни в поездах спать не научусь, все время что-то мешает — то грохот мотора, то жесткое кресло, то стюардесса вдруг сладким голосом пропоет в микрофон, что за бортом температура минус шестьдесят градусов… Попробуй поспи тут.
Митя Клешня еще некоторое время не покидал своего поста около амбразуры, топтался там, щурил глаза на Вику.
Когда Вика в очередной раз пошла на кухню, остановил ее, что-то выговорил — прогуркал по-птичьи, издали не разберешь, хотя все помещение столовой не больше спичечного коробка, потом до Корнеева донеслось отчетливое: «Я еще обязательно загляну», после чего Митя Клешня стремительно пересек столовую, у порога прощально поднял руку.
Корнеев затылком чувствовал на себе пристальный взгляд Вики и торопился добрать-доесть обед, допить компот, выставленный перед ним в большой алюминиевой кружке, — ощущал, что развинчивается в нем какая-то туго затянутая штуковина — гайка не гайка, а вот именно штуковина, тот самый особенный сцеп, позволяющий каждому человеку держаться в собранном состоянии.
Когда он добивал кружку с компотом, где в сладкой коричнево-мутноватой жидкости плавали тугобокие сливы, в столовой появился Воронков, нескладный, с мрачным лицом. Тоже, видно, пришел Вику проведать. Но если Окороков был свободен от вахты и мог распоряжаться собою как хотел, то Воронков находился на вахте, — выходит, он, дамский угодник, удрал с площадки.
— Я на одну минуту, — предупреждая корнеевский вопрос-выстрел, поднял руку Воронков. — Всего айн момент.
Лицо его теряло жесткость, размякало, словно сухарь, угодивший в воду, когда он смотрел на Вику. Сунул Воронков руку за отворот полушубка и ловко, легким, бесшумным движением извлек непомятую кедровую лапу, на которой висели две тяжелые, разбухшие от орехов шишки. Интересно, где он их добыл — ведь по осени малыгинские жители шишковали на этой гриве, все подгребли, ни ежику, ни вороне, ни белке ничего не оставили — деревня всегда выбирает все, что вокруг нее растет и водится.
— Презент, — произнес Воронков. Ишь, дон-жуан болотный, слово какое на свет извлек: «презент».
Корнеев неожиданно для себя по-мальчишески ободряюще подмигнул ухажеру, потом поднялся и молча вышел из столовой.
К вечеру, когда свет угасающего дня начал сжиматься с краев — со всех сторон, даже с западной, которая обычно долго не уходит в тень, вот ведь как зима круто обходится, — Корнеев, одевшись потеплее, забрался в кабину «атеэлки» и поехал в Малыгино, а точнее, не в Малыгино — на заимку, что стояла в стороне от деревни. Он уже пытался расспрашивать старых бывалых людей, видели ль когда-нибудь они приметы нефти, — возможно, и в болотах выхлестывало наверх вместе с вонючим газом мазутное пятно, и по реке раскатанная в блин радуга могла плыть, может, кто-нибудь черпал из луж банкой густую горючку, чтобы полить ею сырые дрова.
Малыгинский самый старый люд — безграмотный, лучшая грамота в тайге — острый глаз, чутье, умение влепить мишке пулю в лохматый, розово светящийся редким волосом, почти человеческий подмышек, когда надо отыскать сладкий корень, ягоду и орех, а в этом деле смешные, совершенно бездушные значки и буковки — не самые лучшие помощники.
А хозяин заимки — культурный человек, жизнь свою он по иным меркам выстроил — и с ружьем в ладах находится, и с грамотой. По тайге ходил не менее других и на всякие мазутные пятна, керосиновую радугу и прочие любопытные вещи, если попадались, обязательно обращал внимание. «Он иной, не то что мы, граждане-чалдоны. У нас чего возьмешь? Ничего, окромя рук-ног да старых собачьих шкур, чтоб унты пошить. Графа того хотели мы как-то прикончить втихаря, да решили: ладноть, пушшай живет. Пушшай теперя отблагодарит за жисть, расскажет, где что видел. У него, мил человек, и пытай насчет мазута», — посоветовали Корнееву малыгинские деды.
Посреди реки Корнеев остановил машину, спрыгнул с гусеницы, послушал, что под ногами, пробуя угадать, жива ль под толстой броней река, шевелится ли ее медлительное усталое тело, привыкшее к простору и воле, а теперь стиснутое, неприкаянное, измученное? Нет, ни чутьем, ни слухом не определил, жива река иль нет. Только вздрогнул и напрягся лицом оттого, что у горизонта, перебивая рокот «атеэлки», бухнуло что-то тяжелое. И снова все затихло — земля была мертва.
Поехал дальше.
Из крупитчатой пронзительной сини, таинственной, холодной, недобро хватающей за горло — все чудится, что из этого вязкого ультрамаринового воздуха вот-вот вытает какой-нибудь дух, сказочный леший, но вытаял не дух, а нечто вполне материальное — обнесенное прочным забором жилье, настоящая крепость. Машина скользнула по забору фарами и остановилась.
За деревянной заплоткой завозились собаки, а одна, пронзительно взрезав воздух лаем, тяжело ударилась всем телом о забор, взвизгнула от боли и бессилия. Забряцала дверь на крыльце, из заимки вышел человек — проверить, что за «кыргыз» приехал.
— Кто там? — прокричал звучно человек.
— Откройте, пожалуйста. Свои.
— Если на ночлег, шофер, то бесполезно, — предупредил хозяин. Он уже перестал привечать шоферов, прошло время, да и меньше их стало ныне. Разогнал собак, двинулся по скрипучей тропке к воротам.
Когда открыл, Корнеев узнал в нем того самого, встреченного еще в летнюю пору промысловика, в чей капкан угодил Синюхин, сухощавого, сгорбленного от возраста, но возраст этот не признающего — вон не побоялся на трескотун с непокрытой головой выйти, хотя мороз давит так, что иную пичугу прямо на лету умертвляет.
В избе же было натоплено, как в бане, — местная традиция топить до последнего предела, чтобы стены дома от жары кряхтели.
Войдя в избу, Корнеев увидел полураздетого, в васильково-нежной шелковой майке, туго, словно тельняшка, обтягивающей полную грудь, Митю Клешню, хотел спросить, что тот делает на заимке, но все понял и не стал спрашивать. Да и не успел бы он спросить: хмуро опалив Корнеева взглядом, Клешня проворно вдвинулся в какой-то боковой чулан и растворился там.
В хате было чисто, как в больнице, хоть операцию делай, все стерильно, умели мужики блюсти себя и жилье, на стенах и на полу распластано несколько шкур. Бросались в глаза две вещи: впритык к черному, по бокам объеденному инеем окну был придвинут какой-то сказочно нарядный — не из этой жизни, а из сна, из нереальности — рояль с золотыми буквами, высеченными над лесенкой клавиш, и длинные, аккуратно сколоченные стеллажи с нотными тетрадями.
— Это что ж… Сами играете? — поинтересовался Корнеев.
— Сам, — ответил Рогозов, сел на коник, небрежно закинул ногу за ногу. Был он одет, несмотря на колкий сухой жар печи и африканскую температуру, в ватные, вытертые на коленях до белесости брюки и свитер толстой домашней вязки. Перехватив корнеевский взгляд, пояснил: — Простуда мучает. Некоторые особи лечатся горячительными напитками, я же предпочитаю травы и натуральное тепло. Итак, чем могу быть полезен? — Рогозов сцепил руки на колене, поиграл длинными морщинистыми пальцами.
— Я с буровой… — неуверенно начал Корнеев.
— Знаю, — перебил его Рогозов. — Мы с вами летом встречались.
— Вы живете здесь уже много лет… Более тридцати, кажется?
Рогозов наклонил голову. Седые, изрядно поредевшие, навощенные какой-то блестящей мазью волосы его были разделены пробором — строгая ровнехонькая линейка раздела проходила точно посреди головы.
— За эти годы вы много бывали в тайге, многое видели…
Неожиданно далекая, но довольно откровенная усмешка возникла на рогозовском лице.
— Но, к сожалению, мало что запомнил. Хотя надо было бы.
— Не приходилось вам встречать в тайге, на реках проявления нефти?
— Нет, — чуть помедлив, ответил Рогозов, подумал: «Зачем все это я должен выкладывать, к чему? Чтобы Советы воспользовались? Не-ет, извините».
— А слышать об этом от других?
— Все эти годы я почти ни с кем не общался.
— Может, в тайге находили куски каменного угля? — спросил Корнеев.
— Тоже нет.
— Возможно, видели, как кто-то мазутом топил печи, поливал дрова, а? Или слышали?
— Нет, не видел, не слышал.
Упрямая пасмурность, что появилась в глазах этого человека, его короткие беспокойные ответы — все это было не совсем понятно Корнееву.
— Прошу вас, может, вы все-таки что-нибудь вспомните?
— Нет.
— Говорят, вы вели метеорологические дневники, замеряли уровень воды в реке, фиксировали погоду?
— Да, было такое.
— Можно посмотреть эти дневники?
— У меня их нет, — ответил Рогозов и, уловив в глазах Корнеева недоверие, сделал легкое движение рукой. — Пришли однажды такие же молодые, как вы, люди, назвались геологами, попросили показать дневники. Дал я им дневники — не вернули.
— Извините, — пробормотал Корнеев поднимаясь.
Рогозов промолчал.
Уже у порога Корнеев задержался, круто повернувшись на каблуке, взглянул на хозяина, потом посмотрел вдаль, в комнату, на белый роскошный «Беккер», окинул взглядом ружья, висевшие на боковой стенке, — тяжелая сталь, обрамленная деревом, приплюснула густошерстую медвежью шкуру, раскинувшую свои удлиненные страшные лапы в безмолвном вечном полете, — ружей было несколько, одно из них — трехствольное, с нарезным нижним каналом.
— Окороков — ваш родственник?
— Приемный сын.
В темных гулких сенцах Рогозов обогнал гостя, первым вышел на крыльцо, широким жестом отгреб выбившийся из жилья пар в сторону. К ним метнулись собаки. Одну из них Рогозов сбил с ног ударом валенка, и собака молча, без лая, без хрипа и взвизгов отползла в сторону, остальные сами откатились прочь.
Едва различимый во тьме, Рогозов показал Корнееву на ворота, затем, не прощаясь, шагнул в темноту, растворился в ней. Что это был за человек и зачем он ходил к нему, Корнеев сейчас, немного растерянный, не мог ответить. Всю обратную дорогу спрашивал себя, и вопрос повисал в воздухе, вот ведь как.
На площадке все было по-старому. По-прежнему шла глина — наименее перспективный пласт.
А Рогозов долго сидел неподвижно, вслушиваясь в звонкий — поначалу звонкий, а потом делавшийся все более и более восковым — звук «атеэлки» — в морозы любой грохот становится звонким, стонущим, держится долго и слышен чуть ли не два десятка километров, — и обвял, распустился лицом, когда звук исчез совсем. Из боковушки вышел Митя Клешня. Рогозов стянул с ног валенки, пинком отбросил к печке, расслабленно пошевелил пальцами в слежавшихся, кульком намотанных на ступни портянках.
— Что за машина, на которой он приезжал? — спросил Рогозов, не глядя на приемыша.
— Вездеход. Малый артиллерийский тягач.
— Хорош механизм. На оленей можно великую охоту устроить. — Рогозов, помолчав немного, нахмурился, будто ему начало ломить простуженные ноги, раздирать кости, качнулся влево-вправо, выветренное сухое лицо его потемнело. — Скоро олени с севера на юг двинутся, — проговорил он. — Мясо на зиму нужно будет запасти. На лыжах за ними бегай, бегай — и впустую можно пробегать, а если на машине — полдня, и вся зима будет обеспечена. Понял?
Митя Клешня мотнул головой: понимать тут нечего, Рогозов прав.
— Если понадобится машина, сумеешь взять?
— Не знаю. Пока мне ее не доверяют.
— Пока, пока… — глухо проворчал Рогозов, — родилось же чадо на белый свет.

Глава пятнадцатая

Со мной сестра
В дальний путь идет.
Со мною брат
В дальний путь идет.


Из старинной песни

Утром, когда Владимир Корнеев проснулся в старомодном уютном номере гостиницы «Москва», ему не сразу вспомнилось вчерашнее сидение в ресторане, разговор с «солдатом не в ногу», которого тысячу раз били за неудобоваримость, мяли бока, ставили синяки, но, видать, наука на пользу не пошла: как был Сомов колючим ежом, так им и остался. Многих злил независимый вид Сомова, строптивость, прокуренные зубы, ухмылка, красные белки глаз, дурацкая школьная манера запускать пальцы в отросшие на затылке волосы и чесаться, словно у него завелись блохи, коростелиный голос. Вспомнилась бесцеремонность, с которой тот сел за стол Корнеева, — эта бесцеремонность тоже многих выводила из себя.
Со злости, с внутренней взбудораженности нельзя начинать день. Надо успокоиться. Есть хороший театральный рецепт — его всегда дают начинающим артистам перед выходом на сцену. Случается ведь — актеру надо появиться перед зрителями, сыграть свою, хотя и малую роль, а он не может: от волнения все слова забыл, запятые с точками перепутал, восклицательные знаки, которые в сценической речи много важнее, чем в речи книжной, перепутал с вопросительными, все вышибло у него из памяти. Беда! Чтобы такой актер хотя бы немного пришел в чувство, ему рекомендуют совершить простейшую вещь: надо резко втянуть в себя воздух, выдохнуть, снова вдохнуть, подержать воздух немного в легких и опять выдохнуть, потом повторить вдох-выдох еще несколько раз — и все будет в порядке. Средство безотказное.
Проделал Корнеев эту процедуру — полегчало.
Встал, умылся, тщательно оделся. Действовал по порядку, который был незыблем, родился вместе с ним, вместе с ним и умрет.
Без пятнадцати десять он, собранный, с легкой официальной улыбкой, застывшей на лице, чуточку насмешливый, чуточку строгий, предупредительный, готовый любому протянуть руку помощи и от любого эту помощь принять, вошел в холодный мраморный вестибюль здания, расположенного неподалеку от гостиницы. Невольно сощурился — в вестибюле было сумеречно.
Первым, кого он увидел, едва привыкнув к вязкой полутьме вестибюля, был все тот же Сомов. Вот наваждение! Сомов издали кивнул, но Корнеев, продолжая щуриться, не ответил, отвернулся, двинулся в сторону, к раздевалке, бережно поддерживая обеими руками папки с чертежами. Он не хотел, чтобы установившееся в его душе спокойствие было поколеблено.
Ровно в десять прошли в кабинет председателя государственной комиссии. Комиссии этой было дано право решить — раз и навсегда, окончательно решить, бесповоротно, — есть ли нефть на Малыгинской площади, а соответственно и в Западной Сибири, поскольку Малыгино типично для всего региона, или ее там нет.
Председатель комиссии уже находился на своем месте. Рядом с ним, седым, веселоглазым, умным человеком, одинаково хорошо разбирающимся и в вопросах геологической теории, и в вопросах практики, сидел профессор Татищев — великан с огромной головой, покатым мощным лбом, гладко переходящим в темя. Там, где гладкое блестящее темя достигало в своем движении вверх крайней, что ли, точки, кучерявились довольно пышные клоки волос — остатки некогда буйной растительности. Профессор Татищев считал, что нефти в Западной Сибири нет. Целое течение возглавлял. Вообще-то нефть в Сибири есть, — как бы отступая от своей позиции, подчеркивал Татищев, — но не в Западной. Месторождения расположены много восточнее, в Красноярском крае, а точнее, в Минусинской котловине — огромном планетном пятаке, окруженном горами. Минусинская нефть, как считал Татищев, была заложена где-то в середине мезозойской эры и находиться может только там, в котловине. Таковы сводные данные, полученные в результате геологических поисков, собранные вместе и тщательно проанализированные. А проверить одновременно и Минусинскую котловину и Западно-Сибирскую низменность — вещь нереальная. Во-первых, они находятся друг от друга на расстоянии двух тысяч километров, во-вторых, это стоит огромных денег. Ошибиться никак нельзя.
Тот факт, что Корнеев увидел подле председателя госкомиссии профессора Татищева, обескуражил его; сделалось знобко, на смену спокойствию пришло ощущение тревоги. Ведь если он провалится, то канет в пропасть, поломает себе руки, ноги, крылья, раздробит голову. Татищев, он из категории тех людей, кому палец в рот не клади — мигом и палец, и всю руку откусит.
Вот и было что-то зябко Корнееву.
— Располагайтесь удобнее, — пригласил председатель госкомиссии. Голос у него был ровным, доброжелательным, по глазам, умным, быстрым, можно было понять, что он все и вся видит, хорошо осведомлен.
Корнеев распахнул свои папки, достал чертежи, двенадцать штук, аккуратно выполненные — ребята постарались, готовя Корнеева в поездку, при мысли об этом у него возникло теплое чувство благодарности; он, сосредоточиваясь, внутренне ощущая опасность, стараясь не оглядываться на Татищева и председателя комиссии, повесил чертежи на компактную новенькую доску, стоящую рядом с председательским столом. Ощутил, что ладони сделались потными и странно-стылыми, будто он без перчаток попал на мороз, подумал совсем не к месту, что руки и ноги стынут у умирающих людей, в первую очередь холодеют именно конечности, когда в теле, в сердце, в крови остается совсем мало жизни. Вытер ладони о брюки. Перебрал в голове доказательства, которыми собирался оперировать. Картина получилась внушительной, и это несколько успокоило его.
Приходили люди, занимали места за длинным лакированным столом либо садились на стулья второго ряда. Многих из них Корнеев знал лично, но были и такие, кого он видел впервые. И эти незнакомые, совершенно чужие люди вселяли в него чувство тревоги, беззащитности — ощущаешь себя перед ними так, будто ты голый, не знаешь, от кого какой выпад последует.
Но выхода иного нет, надо держаться. Ведь пробурить только одну скважину — не десять, не сто, а всего одну — стоит более миллиона рублей. Новыми деньгами. Свыше десяти миллионов старыми. Старыми, поскольку недавно денежная реформа была, рубль обратился в десятикопеечную монету, люди еще не успели привыкнуть к новому исчислению и, разговаривая, добавляли: «новыми деньгами», «старыми деньгами».
«Все-таки интересно, где же Второе Баку — в Минусинской впадине или же у нас, в Западной Сибири? — думал Корнеев, глядя на суету в зале заседаний, вслушиваясь в говор и скрип расставляемых стульев. — Никому это не известно. Говорят, еще до войны, когда в Зауралье искали нефть, один нарком, разговаривая с геологами, высказался, что если они привезут ему в Москву хотя бы бутылку нефти, то он ее немедленно обменяет на цистерну коньяка и всю последующую нефть готов менять на крепкий солнечный напиток в пропорции один к одному. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Увы, даже одной бутылки нефти геологи не смогли найти. Хотя, говорят, местные жители брали из черных пахучих луж заправку для ламп и печей, на реках случались нефтяные выбросы — ни с того ни с сего на гладкой речной глади вдруг вспучивался огромный черный пузырь, от которого бежала прочь рыба и на реке разливалось гигантское вязкое пятно, медленно плыло вниз. И долго потом в округе пахло керосином. Но тем не менее нефть, залежи ее люди не нашли. Все потому, что искали «земляное масло» вдоль дорог — железных и грунтовых, не уходя далеко от поселков, жилых мест, — так было удобнее. Удобнее, проще — в этом вся соль. А надо было забираться в глушь, в бездонь, в болота. Нефтяные «ловушки» именно под болотами расположены. Есть уже на счету одно нефтяное месторождение и одно газовое. Но таких единичных точек по всей стране — несметь, и все это единицы, малая малость, все это несерьезное, ничего общего с большой нефтью не имеющее». Вот о чем думал Корнеев.
Тем временем председатель госкомиссии поднялся из-за стола, оглядел присутствующих.
— Итак, начнем заседание, — объявил он. Посмотрел на Володю. Тот подобрался. — Вам первое слово, товарищ Корнеев.
Попытался Володя Корнеев обнаружить в его голосе поддержку, что-нибудь теплое, симпатию к маете и испытаниям сибирской нефтеразведки, к его собственным страданиям — увы, не обнаружил. Как, впрочем, не обнаружил ничего и враждебного. Голос председателя был ровным, деловым, одинаковым для всех. И для Корнеева, и для Сомова, и для профессора Татищева исключений не было.
Выпрямившись с указкой у доски, будто школьник, Корнеев оглядел собравшихся, втянул в себя сухой кабинетный воздух, наполнил им легкие, задержал дыхание на несколько секунд, выдохнул. Начал свою защитную речь.
То, о чем он говорил, было известно многим. И знаменитая губкинская теория о том, что угольная фация Урала, протягиваясь на восток, переходит в нефтяную, а точнее, в морскую, что весьма красноречиво доказали ученые, и то, что в основе этого учения, несмотря на красноречие и убедительность, лежат гипотезные, как говорится, сопоставления — вычисленные, а не точная научная информация, и бои вокруг этой теории, и случайные, почти анекдотические находки (например, геолог Туаев, изучая керны, а также долота, поднятые с глубины, неожиданно нашел в расщелине одного долота кусок арагонита, пропитанный нефтью, вот ведь как! Нефть! Есть все-таки она, есть! Потом оказалось, что арагонит был привезен вместе с трубами из Дагестана, когда буровые перебрасывали из благодатного горского края в Сибирь), и теоретические выкладки профессора Коровина, учеником которого являлся Татищев. Коровин был специалистом по тектонике Западной Сибири — в этом деле ему не было равных — и научно обосновал существование подземной страны Тоболии. Правда, он ее называл не страной, а континентом, но не в названии суть. В другом. Профессор научно доказывал, что от Казахстана до Заполярья тянется огромный невидимый массив — палеозойские отложения, — и макушка его приходится как раз на те места, где, по предположению академика Губкина, есть нефть. Макушка эта практически выныривает из-под земли на поверхность. Но вот какая вещь — она палеозойская. А в палеозое, как известно, нефти нет. Это знают все геологи мира, это примерно то же, что для любого школяра таблица умножения истина такая же незыблемая, как «дважды два — четыре». И если уж и есть нефть, считали Коровин и Татищев, так это только по краям континента Тоболии, там, где мертвый неурожайный палеозой уходит в земную глубь и его накрывает сверху плодородный мезозой. Там образовались бездонные рвы, огромные земные пузыри, в них-то и надо искать нефть.
Но теория теорией, а практика практикой. Теоретически ошибаться можно сколько угодно — до бесконечности, можно вдосталь ставить себе синяки и шишки, и стоит это недорого (заработная плата нескольких ученых), а вот практически подтвердить теорию — вещь уже иного порядка.
Коровин и Татищев обладали большим весом, авторитетом, умели бить сильно и без промаха, Губкина же не было на свете. Поэтому ситуация складывалась так, что еще немного, еще чуть-чуть — и буровые вышки в Западной Сибири будут демонтированы, переедут на Алтай, на речку Минусу, в Кузбасс, а губкинская теория будет предана забвению, вместе с теорией канут в никуда, в безмолвие и сторонники ее. В том числе и Корнеев. Эх, помощи бы ему сейчас, помощи!
Он говорил тихо, чуть подрагивающим от напряжения, от ощущения неизвестности, от того, что может произойти нечто непоправимое, голосом, маялся: ведь любому из присутствующих дано право безнаказанно уложить его на лопатки.
Собравшиеся внимательно слушали его, и в этом пристальном внимании Корнеев видел недобрый знак.
— Все-таки в Западной Сибири, этой огромной, заполненной болотами низменности, — Корнеев ткнул себе за спину указкой в карту, висевшую рядом с чертежами, — имеется нефть. Она есть. То, что поиски пока ни к чему не привели, — он на секунду остановился, перевел дыхание, продолжил прежним тихим, напряженным голосом, — ни о чем не говорит. Я не останавливаюсь на малых пока результатах, они всем известны: зереновский газ и шальновская нефть[237], но данные — а именно, научная информация и прогнозы — свидетельствуют о том, что нефть и газ в Западной Сибири есть, и поиски продолжать надо.
Чтобы перевести дыхание, Корнеев умолк на несколько секунд, посмотрел на председателя — ему захотелось придать своему голосу жалобный тон. Он прекрасно понимал, что на этом «ковре» выступали ученые куда более высокого полета, чем он, но, увы, кроме теоретических выкладок и собственных эмоций, подтвержденных лишь этими двумя открытиями — зереновским и шальновским, — ничего не могли больше предложить. Все это пока не очень убедительно.
На лице председателя ничего не отразилось, личные эмоции его не трогали — трогали факты, цифры, графики, трогала правда.
— Синица в небе, — воспользовавшись паузой, звонким, четким голосом произнес Татищев, — не журавль, а синица; эта малая пичуга, — он поднял вверх палец: типичный профессорский жест, — как всякая малая пичуга, никогда не считалась открытием. Пшик, а не открытие. Увы!
— Зато соловей — открытие, — мгновенно сориентировавшись, нанес укол шпагой Корнеев, — тоже малая пичуга!
В зале раздался смех. Собравшиеся хорошо знали, какого соловья имел в виду Корнеев. Это произошло на Северном Алтае, у горы с лирическим названием Соловей. Профессор Коровин, а вместе с ним и Татищев совершенно безошибочно предсказали открытие — большую алтайскую нефть. Первый фонтан должен был выхлестнуть из-под земли у горы Соловей, где бурилась глубокая скважина.
На скважину приехали газетчики — из Москвы, Ленинграда, Барнаула, местные корреспонденты, геологи, среди которых были и друзья и противники профессора Коровина, начальство. День был солнечным, дали по-весеннему праздничными, пахнущими сухой полынью и вперемежку с полынной горечью — подснежниками, дурманящими, тонкими, заставляющими вспоминать все весны жизни, все хорошее, что было в прошедшем беге лет. Словом, погода настраивала людей на лирический, даже какой-то снисходительный лад. У всех в памяти остался Коровин того дня — высокий, строгий, неуемный в своем юношеском темпераменте, с блестящими от предвкушения победы глазами.
— Завтра утром о вашем районе, об этой скале с романтическим названием Соловей будет знать вся страна. Вся! — втолковывал Коровин первому секретарю местного райкома партии, доверительно положив ему руку на плечо. Хор-рош был профессор! Татищев стоял рядом с ним и кивал — он был ученик, а достойные ученики знают: когда говорят учителя, ученики молчат. — Более того, если хотите, будет знать вся планета Земля. Ибо проблема горючего ныне становится проблемой жизни. Горючее — это тепло, это энергия, это скорость, это все! — Коровин притопнул ногой, и собравшимся показалось, что земля гулко дрогнула, будто там, внизу, в таинственной далекой глуби, была сокрыта огромная пещера, способная вместить в себя целое море, не море даже, а океан нефти. Неподалеку грохотала буровая, лязгал металл, раздавались удары, но никто не слышал этого грохота, у всех в ушах стоял звук таинственной земной глуби, нефтяного океана. Профессор Коровин обладал даром убеждения, он был богом, настоящим богом геологии. — И вы, дорогой товарищ, стоите на пороге величайшего открытия, — продолжал втолковывать Коровин своему собеседнику, — на территории вашего района ударит первая нефть. Район преобразится как в сказке, — Коровин повел рукой вокруг себя, — вместо темных старообрядческих деревенек встанут города, тайгу и кряжи алтайские прорубят дороги, будут построены аэродромы… Сюда будут вложены деньги, какие и не снились Алтаю!
Речь Коровина прервали киношники, которые приехали на площадку со своей стрекочущей аппаратурой на старом, простудно чихающем «виллисе» с залатанными прямыми крыльями, «виллис» побывал на фронте, исправно служил какому-то командиру полка, а может быть, и дивизии, был списан «по ранению» и теперь дослуживал свой срок у кинохроникеров. Киношники не хотели, чтобы их обошло стороною великое открытие, они жаждали запечатлеть историческое событие на пленку.
Все подтянулись, начали оправлять на себе одежду, причесываться — обычная реакция людей, увидевших кино– или фотокамеру.
Когда киносъемка была закончена, наступили часы томительного ожидания: где же нефть, где? Нефти не было. А ночью долото буровой вышки уперлось в скальный грунт. Бурить дальше не было смысла — нефти у горы Соловей не существовало. Великое открытие не состоялось.
Вот какого «соловья» имел в виду Корнеев.
— Да, и шальновская нефть и зереновский газ — пока синицы, птички-невелички, но за синицами должны последовать и журавли, — сказал он.
Опять эмоции. А председателю государственной комиссии нужны факты. Фа-акты! Именно факты, цифры, сухотье документальных данных является самым убедительным языком, а не чувствительные истории. Корнеев повернулся к тектоническим схемам, настаивая на своем: нефть в Западной Сибири есть.
— Нет ее тут, видит бог! — вновь вмешался профессор Татищев. — Каждый школьник, даже второгодник, знает, что нефти здесь нет. Во всех учебниках черным по белому написано: «Сибирское Зауралье в смысле нефтяных месторождений бесперспективно».
— Учебники составляют люди, а людям свойственно ошибаться, — спокойно отозвался Корнеев.
— Людям, индивидуумам — да. Но не коллективам ученых.
— Почему? Случается, что коллективный ум ученых рождает коллективную глупость, — вырвалось у Корнеева.
— Это оскорбление, — понизив голос до свистящего шепота, произнес профессор Татищев. Осекся, потому что вдруг понял, что его собственная острота вернулась к нему, впилась, как стрела. Хотел было кончить пикировку новой шуткой, но председатель предостерегающе поднял руку.
— Товарищи, здесь не цирковая арена, чтобы состязаться в ловкости. Поменьше споров и эмоций! Продолжайте, товарищ Корнеев.
Продолжая говорить, Корнеев с горечью думал о том, что любое краснословие бледнеет перед одним простым фактом: после Зеренова и Шальны геологами ничего не было найдено. Нич-чего. Может, действительно в Западной Сибири нефти нет и ему стоит отработать задний ход, отречься от теории, которую защищает? Тем более что его самого, Владимира Николаевича Корнеева, защитить некому — Губкин умер, а профессор Татищев жив. И не только жив, а и силен, и бьет больно. И будет бить еще больнее.
А что, вполне возможно, что Коровин и Татищев правы — Западная Сибирь как раз является пуповиной, верхней точкой страны Тоболии. Раз это так, значит, нефти тут нет. Кошачьи слезы, а не нефть. Корнеев споткнулся на секунду, увидел поднятые брови председателя государственной комиссии, вернулся на «круги своя», начал рассказывать о последних кернах, полученных на буровых. Керн — это спрессованная порода, которую в специальных стаканах достают из земных глубин и определяют, чем же земля-матушка богата: нефтью или же только камнем, песком — просто-напросто ничего, кроме праха древних времен, доисторической пыли, в ней нет, — это, выражаясь сухим современным языком, поставщик информации.
И хотя керны мало что нового принесли из земной тверди, о них все равно надо было доложить государственной комиссии — таковы правила, существовавшие в их работе, — ничего не утаивать. Говоря о кернах, Корнеев смотрел в лицо председателю, ощущал, что внутри у него снова, как и перед началом заседания, рождается холодная пустота, от которой мурашки бегут по коже, что-то сдавливает грудь под мышками, словно он надел на себя тесный пиджак.
Все молчали — ничего нового в сообщении о кернах не было. Ясно как божий день: профессор Татищев возьмет верх.
Затем Корнеев говорил об опорном бурении. Весь поиск нефти проходит по строго намеченному плану. Местность разбита на точки, расчерчена сеткой; на пересечении вертикалей с горизонталями ставятся опорные буровые. И все-таки, протыкая землю раз за разом, планово, нефть не смогли найти, хотя ни на йоту не отступали от сетки. Вольное расположение буровых в наиболее выгодных участках, как, например, Серегина буровая — она ныне стоит вольно, — тоже ничего не дало. Пусто.
«Может, действительно нефть Шальны и газ Зереново — вещи случайные?» — снова мелькнуло в мозгу. Словно кто-то гипнотизировал Корнеева. А раз так, зачем же попусту бороться, тратить собственные силы и силы других людей, пусть и не его сторонников, отнимать время, сжигать государственные деньги в бесполезной борьбе? Зачем?
Голос его сделался тусклым, неуверенным и, может быть, даже угас бы совсем, если бы не председатель государственной комиссии. Корнеев встретил его взгляд, вздернул подбородок. Откашлялся. Заговорил громко, отчетливо, доказывая, что нефть Шальны и газ Зеренова — вещи не случайные.
Выступал Корнеев долго, более часа — все-таки главный вопрос сегодняшнего заседания. Когда закончил выступление, председатель госкомиссии объявил перерыв. Корнеев, вытирая платком мокрый лоб, выбрался в коридор, где уже гудели, толпились специалисты. И вот неожиданность: первым, раздвигая людей своей мощной, раздобревшей фигурой, к нему подошел Татищев. Вгляделся в Корнеева — взгляд был зорким, цепким, будто видел впервые.
— Вы отлично выступили, — Татищев вздернул голову, пучки волос на его макушке запрыгали, словно живые. — И защищали свою идею толково, и в остроумии вам не откажешь, и актер вы, голубчик, превосходный, голосом вон как манипулировали: то тихо, то громко, то тихо, то громко…
До Корнеева не сразу дошло, что все его психологические сбои воспринимались как манипуляции голосом, некая речевая эквилибристика. В голове гудело, от усталости не хотелось никаких словопрений.
— Молодец! — восхитился Татищев, посмотрел на Корнеева с неожиданной нежностью. — Но поверьте, дорогой друг, вы ведь сами сомневаетесь в том, что говорите. Разве не так? А? Огойдем немного в сторону. — Татищев ухватил Корнеева за локоть, повел по длинному, застеленному серой дорожкой коридору. — Да! Вы сомневаетесь в том, что в Зауралье есть нефть, здорово сомневаетесь. Я ведь по вашему лицу это вижу и видел, когда вы выступали. По глазам видел, по рукам, коли на то пошло! Если уж лицо и глаза могут обманывать, то руки — никогда. Нет нефти в Западной Сибири, нет. И не должно там ее быть, поскольку палеозой — это не нефтяная структура, не та землица, слой не тот. Вы сами, голубчик, это прекрасно понимаете, без подсказок.
— Но ведь геологическая наука, прогнозы… — слабо защищался Корнеев и затих — Татищев больно сжал ему локоть. Пальцы у профессора были железными.
— Геологическая наука — это, голубчик, наука, которая всегда находится в ремонте. Либо закрыта на обед. Представляете, приходишь в кабинет к академику, а на дверях картонка болтается: «Закрыто на обед». Что же касается прогнозов, то всем давно известно, что они бывают удачными, неудачными и геологическими. Последние два определения тождественны. Но я затеял с вами разговор, голубчик, не для того, чтобы состязаться в острословии, это мы с вами уже попытались сделать на заседании. Сделаем и в следующий раз, ладно? Вы ведь кандидат наук?
— Кандидат.
— И докторская, насколько я понимаю, вам пока не светит?
— Не знаю, — качнул головой Корнеев.
— А я знаю, — снова больно сдавил корнеевский локоть профессор Татищев, — не светит. Но вы, даю слово, очень скоро станете доктором наук, да! Если перейдете работать ко мне.
— Работать к вам! — изумился Корнеев. — Переехать в Москву?
— Да, переедете в Москву, возьмете себе лабораторию, помотаетесь в командировки на Минусу — а там, будьте уверены, мы откроем нефть — все за это сейчас говорит! Не просто говорит — кричит! Во весь голос. И это не алтайский сюрприз, не пустая песня соловья — у кого не бывает в жизни проколов? — а самая реальная реальность. Вот тогда-то уж кое-что покрупнее докторских степеней с высот посыплется. Так что, голубчик, подумайте о моем предложении, взвесьте все тщательно. Пара дней на размышления есть… Я уважаю серьезных противников, отношусь к ним так же, как и к серьезным друзьям. Имейте это в виду. Думаю, сработаться мы с вами сумеем. Финансирование поисков нефти в Западной Сибири будет прекращено, это уже, извините за выражение, ежу понятно, все средства, техника, материалы будут переброшены на восток, в центр Сибири. Там нефть, там! Губкинская теория, увы… — Татищев сделал скорбный жест рукой, — король умер, да здравствует король! Таковы реалии жизни, таков закономерный итог борьбы. А это была подлинная борьба, достойная уважения. Да, голубчик, да… — Лицо Татищева помрачнело. — Повернем теперь назад, неприлично отбиваться от масс. — Он вскинул голову, сощурился, ловя глазами свет плафонов, проговорил: — Два дня для решения — достаточный срок. За это время можно принять не одно, а целых полтора десятка, и все будут правильными. Да! Но тем не менее, голубчик, даю вам совет: с ответом не затягивайте.
Увидев кого-то из знакомых, Татищев радостно окликнул его, выдернул руку из-под корнеевского локтя и стремительным, крупным шагом двинулся вперед.
Корнеев некоторое время машинально шел следом за ним, потом остановился и не заметил, как рядом очутился Сомов, кое-как одетый, с красным лицом, в голубых его глазах чувствовалось напряжение. Этот Сомов, наверное, одинаково без смущения носил бы не только этот мятый, с бухты-барахты, на живую нитку сшитый костюм, годный лишь для покойника, а и старушечий капор, мещанскую поддевку, зипун, ситцевый сарафанишко с веревочными завязками — все ему едино.
— Ну что, обработал старикан непутевого отрока? — скучным утробным голосом спросил «солдат не в ногу» и, не дожидаясь ответа, проскрипел: — То ли еще будет…
— А что будет? — сощурившись, спросил Корнеев. Его опять покоробила сомовская прямолинейность. Встретил неподвижный взгляд голубых глаз Сомова, хотел сказать резкость, но сдержался: несмотря ни на что, ему нужны сторонники, сторонники, а не противники. — В борьбе правды с неправдой все равно победит правда.
— Только чья? — поинтересовался Сомов. — Чья правда-то? — Рассмеялся. И вот уж совсем непонятно: в смехе его Корнееву послышалась горечь. — Плюс на минус всегда дает минус. Вот и кумекай, чья правда верх возьмет. Одно суждение или, иначе говоря, течение, в лице его авторов и исполнителей желает быть непререкаемым, — «солдат не в ногу» сделал ударение на слове «желает», обнажил прокуренные зубы, — а непререкаемость суждений, это, прости, смерть для науки. В первую очередь для науки геологической, потому что в ней нет иных путей, кроме коллективного. К истине в геологии можно прийти лишь через цепь заблуждений.
— И что же ты хочешь посоветовать? — спросил Корнеев.
— Кто-то очень хорошо заметил, что надо слишком много знать и уметь, чтобы иметь право даже осторожно советовать, — проскрипел Сомов. — Держись до конца. Несмотря на нападки, на увещевания, на, извини за прямоту, подкуп. Кто бы ни обрабатывал тебя, кто бы ни выступал против.
— А ты как будешь выступать? «За» или «против»?
— Вчера ты уже задавал этот вопрос. И не только ты, замечу, — в уголках сомовских глаз собрались ехидные морщинки, мелкие, едва приметные, беспощадно свидетельствующие о том, что Сомов стареет. — Не надо повторяться, ибо даже острота, повторенная дважды, становится глупостью, — разрезав воздух рукой, «солдат не в ногу» резко повернулся и отошел.
«Легко быть поверхностным наблюдателем, учителем, судьей, пришедшим разобраться во всем и вся, надавать подзатыльников, стоять в стороне, и трудно быть тем, кому надо принимать решение», — с грустью подумал Корнеев.
И все же, чья теория вернее — академика Губкина или профессора Коровина? — этого он не знал. Так же как не знал, принимать ему предложение Татищева или не принимать. В принципе, в этом предложении много хорошего: докторская диссертация, милая сердцу Москва и, вполне возможно, — предстоящая слава, лауреатская медаль. А с другой — Корнеев это тоже хорошо знал, — иуды никогда, ни у одного народа не были в почете.
После перерыва выступал профессор Татищев. Он в пух-прах разбил все выкладки и доводы Корнеева, сровнял его доклад с землей. Убедительно это сделал, с блеском.

Глава шестнадцатая

Он тут считался первым парнем, никто ему не перечил, и не бывало так, чтобы он задумал что-то и не добился бы своего.
Кнут Гамсун

Чувства, которые охватили Владимира Корнеева, были, наверное, понятны каждому. Собственно, это был довольно сложный комплекс самых различных ощущений: тут было все — и растерянность, и обида, и щемящая слезная боль, и злость, и нежелание сопротивляться, связанное с усталостью и досадой, и робкая, из далекого далека пробивающаяся к нему, словно слабый лучик, надежда.
Вернувшись с заседания, Корнеев некоторое время сидел в номере неподвижно, прислушиваясь к гостиничной тиши, к едва приметным шорохам, доносившимся извне, потом стянул пиджак и, спохватившись — слишком неаккуратно обращается с хорошей вещью, — повесил его на спинку стула, сам же повалился на кровать. Заложил руки за голову, затих.
О чем он думал сейчас? Обо всем сразу и практически ни о чем. Должен же человек когда-нибудь ни о чем не думать, а, дав отдых своему котелку, вот так, с независимым видом, испытывая усталость, поваляться на койке! Нельзя же пружину все время держать в натянутом состоянии, все время накручивать ее, давить сверху, с боков — наступит ведь момент, и пружина лопнет к чертовой бабушке. Так и человек. Хотя «гомо сапиенс» — это не пружина, а нечто посложнее, покрепче. Вот-вот, в этом суть и сокрыта — в слове «покрепче».
Перевернулся Корнеев на бок, уставился взглядом в стену, рассматривая неровности на обоях, сучки, заусенцы, попавшие под бумагу и теперь проявившиеся сквозь нее, каждый сучок напоминал своими очертаниями чье-нибудь лицо. Вот сучок, похожий на Сомова, вот, всклокоченный, с неровными краями — профессор Татищев, а вон тот, гладкий, со спокойным абрисом — председатель госкомиссии.
Застонал невольно Корнеев, обхватил руками голову, закрыл глаза — перед ним поплыли дымные плавные пятна, каждое со своим цветом и своей формой, похожие на облака. В следующий миг облака начали перестраиваться, затеяли толкотню, и вскоре опять все пришло к единому знаменателю: каждое облако стало похожим на кого-то из знакомых. Корнеев оторвал руки от головы, с силой грохнул кулаками о стенку. Услышал, как где-то вверху тонко звякнуло стекло — словно бы со стола свалился стакан.
Боль отрезвила его, после удара наступило облегчение, и Корнеев на несколько мгновений опять затих. Будто в сон погрузился.
Неизвестно, сколько времени продолжался этот сон. Сквозь забытье, прорывая вязкую тишину, до него донесся стук. Услышав его, Корнеев подумал, не раскрывая глаз: «А ведь, наверное, это Татищев. Снова пришел с уговорами сложить оружие и перейти к нему на работу. Действует кнутом и пряником. Вначале пряник — бросьте, мол, заниматься ерундой, повернитесь на сто восемьдесят градусов, взгляните трезво жизни в глаза, обратите внимание на свою докторскую и на красавицу Москву — вот вам все это, на блюдечке, пожалуйста, а потом кнут. Разгромно выступил Татищев на заседании, не пожалел, камня на камне от моих аргументов и доказательств не оставил. Затем снова пряник…» Стук повторился, и Корнеев нехотя опустил ноги на пол, встал, прошел к двери. Открыл. Он не сразу разобрал, кто же стоит в сумраке коридора. На секунду задержал в себе дыхание. А разобрав, выдохнул разом, облегченно, изумленно, радостно.
В полумраке коридора — в нем почему-то не горели лампочки, а вечерний свет, проникающий сквозь далекие окна, был тусклым — стояла Валентина.
— Вот те раз! — не веря, пробормотал Корнеев, отступил назад. — Ты-то как здесь оказалась? И вообще, ты ли это? — Он потер рукой висок, разгоняя горячую сухость, скопившуюся в височной выемке, и окончательно приходя в себя. — Или мне мерещится?
— Нет, не мерещится, — Валентина покачала головой. — Что же ты не впускаешь? Разве по российским обычаям так положено — гостя на пороге?
— Извини, — пробормотал Корнеев смущенно, отступил еще дальше в комнату, освобождая проход Валентине. Было скрыто в торопливости его движений что-то недоверчивое, опасливое: будто бы он вместе с Валей ожидал увидеть и Костю. — Проходи, пожалуйста.
Она смело и свободно шагнула в номер, окинула быстрым взглядом убранство.
— Вполне, вполне. Только почему ты впотьмах живешь? Планом электрификации страны это не предусмотрено.
Ощущение недоверия не проходило. Она, похоже, почувствовала, о чем думает Корнеев, сбросила с себя пальто, повесила на бронзовый крюк в прихожей и проговорила тихо, снимая с него ответственность:
— Все. Я ушла от Константина. Пусть мое появление не доставляет тебе моральных угрызений, с Костей все равно… увы, — она сделала быстрое отсекающее движение ладонью, — назад я не вернусь.
— Значит, ты окончательно… Окончательно со мной?
— Зачем же так прямолинейно?
— Истина всегда бывает прямолинейна, — стушевавшись, выдал он штопаную-перештопаную мудрость. Увидев удивленные глаза Валентины, не стал ни в чем оправдываться, круша в себе недоверие, предался какому-то незнакомому еще чувству, ликованию, шальной радости. Лицо у него расползлось в детской улыбке, он почувствовал неожиданно, что в нем сидит школьник, которого, подразнив, угостили сладким пряничным конем, сделал торжествующий жест: — Да плевать на прямолинейность истин, на правду и кривду, какими бы они ни были. Главное, ты здесь!
— Ой-ля-ля, какой пафос! Приобретен, естественно, в борьбе с темными силами, пытающимися погубить светлые идеи? Ну как, отстоял светлую идею?
Он тяжело вздохнул.
— Все понятно… Ты рад или не рад моему приезду?
Что за вопрос? На него и отвечать даже не стоит. Корнеев покрутил головой — будто стряхивал с себя наваждение, оторопь, растянул губы в улыбке. В голове у него вихрем проносились обрывки каких-то мыслей, фразы, отдельные слова, возникало нечто тревожное, опасное, вызывающее в груди, под сердцем, сосущий холод — а вдруг обо всем узнает Костя? Впрочем, это чувство тут же уступило место другому — умиротворению, какому-то странному забытью. Он любил Валентину, хотя эта любовь и противоречила всем нормам, он понимал, что предает родную кровь, брата, что любовь эта преступна, но ничего уже не мог поделать с собою.
Щеки у него разгорелись. Валентина, включив свет, заметила это.
— Чего это ты зарделся? — она озадаченно сморщила лоб, попыталась пальцами разгладить морщины. — Я же сказала тебе: от Кости я ушла. Сама. Сама, добровольно, понимаешь? И никогда больше не вернусь. Захотела бы — не ушла. Все, это уже перевернутая страница жизни. Она была, с нею надо считаться, но возродиться ей уже никогда не удастся. — Валентина немного помолчала, снова потерла пальцами лоб — жест, который Корнеев раньше за нею не замечал. Может быть, это признак старения, когда женщина пытается рукой, как утюгом, разгладить собственные морщины? Или защитная реакция? — Все мосты сожжены, — вздохнув, закончила Валентина, — причалы тоже сожжены. Назад дороги нет. И давай к этому разговору не будем больше возвращаться.
Корнеев согласно кивнул.
— Отметим нашу встречу, а? Прямо в номер закажем ужин, хорошо?
Заказать ужин в номер — плевое дело в такой фирменной гостинице, как «Москва». Корнеев был рад тому, что надо что-то делать, — ему нужна была психологическая передышка, пауза, ему нужно было привыкнуть к ситуации, в которой он оказался, к перестановке мест, к осознанию того, что Валентина теперь — свободный человек, принадлежащий только ему, ему одному, и не надо хорониться, как прежде, скрывать свои чувства, прятать все под маской безразличного спокойствия.
Валентина внимательно наблюдала за ним, за тем, как Володя суетится, звонким голосом справляется о блюдах, требует зернистую икру и шампанское — «и обязательно чтоб ведерко со льдом, льда побольше, пожалуйста», — и удовлетворенно кивает головой, услышав ответ. Это лицо должно отныне стать дорогим для Валентины — и острые, изломом идущие от переносицы вверх морщины, придающие лицу напряженное и умное выражение, и спокойный мягкий взгляд неярких глаз, и крупные, хорошо очерченные губы («немного негритянские, как у Поля Робсона, надо же, первый раз заметила»), и тщательно выскобленный подбородок с разрезом, и волевой рисунок скул.
В следующую минуту она поймала себя на излишней размягченности, подобралась. Подумала неожиданно, что, возможно, не только с нею одной близок этот человек, возможно, есть еще женщины… Вздрогнула от неприятного ощущения. Произнесла с привычной, унаследованной от прошлого, от отца интонацией, ставя вопрос ребром:
— Скажи, Корнеев, а у тебя есть, кроме меня, женщины?
Честно говоря, Корнеева не вопрос поразил, хотя поражаться, собственно, нечему: обычное проявление обычной ревности, поразило другое — то, что она обратилась к нему, как к Косте, по фамилии. Она всегда обращалась к Косте по фамилии… Значит, поставила между ними знак равенства.
Действительно, у женщин прямо-таки особое, слишком обостренное чутье на измену и прочие подобные вещи, не проведешь их, не обманешь; женское сердце — безошибочный механизм, мгновенно все ловит. А мужчину часто может выдать невольное дрожание пальцев, пот на лбу, ускользающее движение глаз — любая деталь в таких случаях бывает предательски красноречива. Конечно, Корнеев не евнух, не святой, но в данный момент, увы, опасения Валентины напрасны.
— Почему ты об этом спрашиваешь? — поинтересовался он.
— Из ревности.
— Нет у меня женщин, — успокаивающе произнес Корнеев. — А от ревности надо избавляться.
— Темное чувство, недоброе наследие прошлого, мещанский пережиток и тэ дэ и тэ пэ? Но не забывайте вы, сильные и мужественные, что мы — бабы. Ба-бы. И пока мы любим, пока существуем — будет существовать и ревность. Перестанем любить — ревность умрет. Сама, без посторонней помощи. Так что не надо корить ревностью.
Из окна лился синий, совершенно чистый вечерний свет. Веяло от этого прозрачного света чем-то новогодним, будоражащим, пьянящим. Но не радостно пьянящим, как это бывает в новогодние праздники, а печально, когда у человека щемит, болит душа, когда она грустит по уходящему времени, по уходящим людям.
Они сидели молча до той, показавшейся ей благословенной, а ему беспросветно печальной минуты, пока в коридоре не послышался дребезжащий звук резиновых роликов. Раздался стук в дверь, и официантка в тугом белом переднике и кружевной наколке вкатила в номер столик. Корнеев, приходя в себя, выпрямился, невольно потер руки, переглянулся с Валентиной: ох, начнется же сейчас пир на весь мир.
Когда официантка укатила столик, освобожденный от еды и посуды, Валентина приблизилась к Корнееву, остановилась подле, глядя поверх плеча в синюю вечернюю густоту, в которой уже зажглись огни, была видна широкая, знакомая по многим изображениям Манежная площадь, за ней сам Манеж с покатой длинной крышей, легким углом сходящейся по хребту и плавно прикрывающей обе стороны здания; из-за Манежа с глухим далеким шумом возникали быстрые легковушки, слепили фарами, неслись к Историческому музею, исчезали за обрезью окна.
— Если мое появление расстроило твои планы, нарушило твою жизнь, прости, пожалуйста, — проговорила Валентина, голос у нее был потухший, будто она что-то поняла (возможно, причиной этому служило его молчание), — я уйду.
— Это ты меня прости, — Корнеев резко выпрямился, — прости, что встречаю тебя так, будто мы… — оборвал фразу, улыбнулся. — Прости. Сегодня у меня был тяжелый день. Нефть наша ко всем чертям заваливается, — он щелкнул пальцами, и Валентина едва слышно притронулась рукой к его плечу, — может завалиться совсем. Поиск прекращается, финансирование сведено на нуль, партии свертывают свои манатки и отбывают на восток.
— Та-ак, — тихо произнесла Валентина. — А где же ваши киты, способные доказать обратное? Все на тебя одного взвалили?
— Я защищаю не всю нефть, а лишь одну Малыгинскую площадь.
— Был бы жив академик Губкин…
— Вот именно: был бы!
— Теперь понятно, почему твоя радость так кратковременна. Обрадовался было поначалу, зарделся, но продержался недолго. Оказывается, вон что — поражение грядет.
— Не совсем.
— Поясни, — попросила Валентина.
— Сегодня у меня был разговор с профессором Татищевым. Ты, по-моему, знаешь этого ученого? — Валентина кивнула, и Корнеев продолжил: — Предлагает перебраться в Москву, квартиру с пропиской дает, место с хорошей зарплатой, лабораторию.
— Ну и что же ты решил?
— Я еще ничего не решил.
— Только не продавай ребят своих! Идею, извини за выспренность, ради которой они живут и ради которой ты сам жил…
— Что это ты меня в прошедшем времени поминаешь? — спросил Корнеев. — Я еще жив, еще копчу воздух. Не умер пока.
Валентина приподняла плечи; а бог знает, чего это она перешла на прошедшее время, машинально как-то. Срывается иногда с языка. Хотя ничего худого в этом нет.
— Завтра снова заседание? — спросила она. — Еще не кончен бал?
Он кивнул.
— И не погашены свечи. Будем заседать, скрещивать шпаги… Такова жизнь. — Корнеев озабоченно потер руки. — Все, довольно воевать! Да здравствует мир! Расскажи, как ты жила без меня!
— Что моя жизнь? Главную новость ты уже знаешь — ушла я от Кости. А раз ушла — значит, плохо жила. Без тебя плохо.
И словно бы отпустило — был найден тот самый душевный контакт, после которого любой разговор бывает легким, идет без натуги и ненужных колкостей.
— Съешь-ка вот это, — Корнеев придвинул к Валентине кюветку с икрой. — Еще чего тебе положить?
— Чего-нибудь, — она махнула рукой, — что сочтешь нужным.
Корнеев щедро наложил в ее тарелку осетрины, добавил несколько влажных скибок языка, травы, затем подцепил вилкой пару ломтиков розоватой сочной ветчины.
— Ешь, ешь, — бормотал он, добродушно щурясь и округляя лицо, — покуда работает ресторан и пока есть деньги в кармане. Ешь… Говорят, современные женщины безуспешно пытаются решить проблему века: где достать продукты и как похудеть? Ты с них не бери пример. Не ограничивай себя ни в чем и мне не позволяй ограничивать.
— Почти по правилу: на тебе рубль на обед и ни в чем себе не отказывай, — Валентина рассмеялась. — Есть такое правило у скупой жены, провожающей мужа на работу. Баба долго извлекает мелочь из кошелька, тщательно считает, потом протягивает королевским жестом мелочь мужу и глаголет на прощанье: на тебе, милый, рубль на обед…
— И ни в чем себя не ограничивай! Я бы такую жену прибил.
— Я тоже.
Иногда они замолкали, прислушивались к далекому, невнятному шуму улицы, проникающему снизу сквозь толстые гостиничные стены, вглядывались в низкое ночное небо — не синее уже, а желтовато-черное, задымленное. Каким же будет завтрашний день, что он им сулит? А вдруг такой же худой и простудный, как и сегодняшний? Но и хмурая зябкая погода — это ведь тоже погода, она тоже иногда кому-то нравится, кому-то нужна!
Москва живет так, что у нее вечер мало чем отличается ото дня — та же спешка, немыслимые скорости, суета, что днем, что вечером — все едино. И куда спешит народ? Многих, кто приезжает в Москву из других городов, до истерики доводит эта беготня — они быстро устают, жалуются на гудящие ноги, жалуются на необъятность столицы — пока из одного конца города в другой доберешься, полдня проходит.
И все-таки Москва — это Москва, и когда тоскливо бывает в какой-нибудь далекой глухомани, одни только воспоминания о Москве просветляют лицо человека, вызывают хмельное нежное тепло в душе — и тянет, сильно, неудержимо тянет выбраться из дома и, сделав все свои дела, с первой же оказией попасть в Москву.
Что для него Валентина — красивая женщина? Если б они сидели сейчас в ресторане — многие кидали бы на нее любопытные взгляды. Но в ресторан идти нельзя, там Сомов, там другие… Корнеев с неожиданным уважением подумал о себе: незаурядным, наверное, надо быть, чтобы отколоть такую женщину от мужа, увести, разрушить семью, заставить поверить в другого, — не-ет, тут определенно надо быть личностью.
«Наверное, люди, которые нравятся друг другу, испускают таинственное излучение, тепло, что-то особое, присущее только им, и это сразу чувствуют посторонние — отходят в сторону, давая им дорогу на улице, уступая место поуединеннее, если тем доводится ехать в метро или в трамвае, пускают без очереди к прилавку, к лотку с газетами, с цветами. Ну уж так их интересуют газеты! — Корнеев неверяще хмыкнул. — Нет, человека в таком состоянии совсем не интересуют новости, политический климат в мире, государственные перевороты, свержения королей и выборы президентов, главная новость для него — любовь. Главное — он сам и женщина, что находится рядом. Влюбленные и распространяют вокруг себя лучи. И чем влюбленнее, чем преданнее друг другу люди, тем сильнее бывает это таинственное с точки зрения физики явление». Корнеев отставил в сторону бокал с шампанским, поднялся — Валентина сидела по другую сторону стола, — подошел к ней, и что-то нежное, щемящее, знакомо-горькое запорошило ему горло, нечем стало дышать, сердце начало колотиться оглушающе гулко, он вдохнул воздух, задержал его в легких, стараясь успокоиться.
Но успокоение не приходило. Тогда Корнеев, невольно пробормотав что-то сдавленным голосом, быстро опустился на корточки и поднял Валентину вместе со стулом, пошатываясь, понес куда-то к двери.
— Погоди, сумасшедший, — шепотом пыталась остановить его Валентина.
Но Корнеев не слушал ее — собственные шаги колокольным звоном отдавались у него в ушах. Заметил, как шевелятся губы Валентины, — она что-то говорила, но звук ее голоса не доходил до него.
— Да приди ты в себя, — попросила Валентина, — не будь шальным. Ну, Корнеев!
Он все-таки услышал конец фразы, немного пришел в чувство: опять она поставила его на одну доску с Костей, опять назвала их фамилию. На щеках его заполыхали яркие розовые пятна, и Корнеев, останавливая свой порыв, споткнулся, чуть не уронив Валентину на пол.
— Никогда больше не путай меня с Константином, — попросил он жестко. — Очень прошу тебя.
— Эх ты, дурачина!
— Прости, — пробормотал Корнеев, тушуясь оттого, что совсем рядом увидел ее глаза.

Глава семнадцатая

…Характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа.
Андрей Платонов

Пробы ничего утешительного не давали — все глина, глина, глина, и Сергей Корнеев невольно горбился, думая о бесславном конце дела своего, о демонтаже буровой, о насмешках и тыканье пальцем в лицо.
Напряжение было столь велико, что ему причудился как-то пустынный зимник, проложенный вдоль скорбно-серых, будто пеплом покрытых снегов, скукоженных, каменно-твердых от стужи — две колеи, испятнанные рубчатыми вмятинами, следами колес, посреди которых стоит он, один-одинешенек, стоит и замерзает. Видение было как наяву: уже окоченело его тело, покрылось ледяной коркой лицо, волосы приклеились ко лбу. Он замерзает, а ему все чудится тепло, степь с нежным ковылем и миражи у горизонта…
Очень часто человек уходит из жизни, так и не доделав своего дела, не допев песню, которая так славно пелась. Ничего не поделать — таков закон жизни. Даже смерть является вехой жизни, ее неизбежным завершением, это истина. Только лентяи, псевдоскромники, притворщики, а не личности уходят из жизни, доделав все свои дела, — это им суждено, а людям настоящим, подлинным — увы… Всегда что-то дорогое остается. И любовь остается, и песня, и боль, и радость, и горе — от осознания этого щемит сердце, удушье подступает к горлу: жаль все-таки уходить, так и не допев свою песню, которая, может статься, — последнее твое слово, ярость недотянутого до заката дня, крик или всхлип (у кого как получится) твоей души.
Зачастую жизнь оказывается отрезком пути, когда один человек, дотла сгорев на своей дистанции, вручает эстафетную палочку другому, а этот другой, пробежав свою часть пути, тоже вспыхивает ярко, будто живой факел, передавая жезл в новые руки.
Вполне возможно, такое произойдет и с Сергеем Корнеевым — он в себе ощущал нечто подобное, и тогда к нему приходила скорбь — он прощальным взглядом обводил облепленные тяжелым спекшимся снегом макушки деревьев, видневшуюся сквозь проредь стволов Воропаеву топь, низкое небо, прислушивался к звукам земли, реки, далей, техники, к голосам людей.
До слез, до боли, до остановки сердца, до крика хотелось дотянуть свою лямку, завершить поиск, доделать начатое.
И опять — то же ощущение: он один стоит посреди зимника, замерзает, а ему все чудится летняя благодать, в ушах звенит жавороночья песня, у самого горизонта клубится что-то прозрачное, сизое — то ли пыль нависла, то ли скопились жаркие испарения земли, готовые подняться вверх, превратиться в тучу и пролиться на землю благодатным теплым дождем, — чудится, что пестрят цветы, в выси парят орлы и кругом — травы, травы, травы, нет ничего недоброго, затаившего угрозу.
Хуже всего подобные раздвоения, когда уже не думаешь ничего, не знаешь, где реальность, а где мираж, и лишь при очень пристальном вглядывании становится понятно, что все эти образы — только мираж.
Люди работали исступленно, не жалея ни сил, ни времени, словно понимали, что где-то совсем рядом — вон он, рукой дотянуться можно, не хватает всего нескольких крохотных вершков — находится некий предел, черта, после которой работы в здешнем краю прекратятся навсегда, ничто уже в ближайшие несколько десятилетий — и это несомненно — не потревожит вялый сон здешних болот, тайги, песчаных грив, нарывами выпирающих из гнилой бездони, способных держать в своем теле деревья, зажав непрочной своей плотью преющие, порченные трупным ядом корни, — все здесь тогда сгниет и станет бездной, одним сплошным болотом.
Работа работой — все верно, но что она значит, даже самая качественная, самая геройская, требующая жертвенности и полной душевной отдачи, если она преследует ничто, если цель пуста и искомого нет, если результат будет равен нулю и это заведомо известно, — что значит такая работа?
Разве виноват шахтер, коли в лаве вместо угля вдруг оказался известняк, или сеятель, когда ему вместо отборных пшеничных зерен подсовывают негодные, или летчик, которому вместо парашюта перед опасным испытательным рейсом вручают коробку шоколадных конфет — лети, мол, парень, грызи конфетки, а если беда грянет — ничего не бойся?! Все в этой жизни скоротечно и относительно. Корнеев иногда невольно чувствовал себя таким вот деятелем, подсовывающим людям вместо настоящего дела шоколадные конфетки.
Он каждую минуту — и на людях, и когда был один — ощущал недовольство окружающих, ловил тяжелые, хмурые взгляды, читал в глазах невысказанный вопрос: а чего, собственно, мы бурим пустую землю? Никчемушная ведь работа, за которую даже детишек по головке не гладят, не то что взрослых. Ответьте, товарищ руководитель! Корнеев терпел, молчал: это действительно было недовольством, а не неким плодом его болезненно разыгравшегося воображения, когда начинает чудиться, что каждый камень на дороге становится непреодолимым препятствием. Все было верно: люди должны знать, во имя чего они работают.
Шло бурение.
Пробурена одна тысяча девятьсот девяносто метров.
Две тысячи сто.
Две тысячи двести двадцать.
Две тысячи двести пятьдесят.
А результаты нулевые. Похоже, до самого центра земной тверди, до самой середки, до расплавленной кипящей лавы, которая греет наш огромный вращающийся шарик изнутри, будет глина — рыжеватая, когда-то липко мнущаяся масса, а теперь окаменевшая, способная довести до бешенства, до отчаяния.
Болели глаза, болели руки, ноги, пальцы, крестец, плечи — кости теряли прочность от усталости, от боли и внутренней подавленности, они не в состоянии уже были держать тело собранным, в боевой готовности — каждое движение причиняло неудобство, а то и страдание.
По вечерам Корнеев делал чайные припарки глазам — помогало. Но меньше, чем раньше. Наверное, глаза привыкли уже к ним. А раз привыкли — значит, этот способ скоро станет бездейственным, надо искать что-то новое.
Две тысячи триста пробуренных метров!
Пусто. Глина. Нет бы высверкнуть зарницей какому-нибудь, хотя бы даже слабому промельку надежды, да, увы — тьма, тьма, тьма.
И все равно жизнь брала свое. Были в ней не только печали и заботы, но и радости. Воронков и Окороков дружно ухаживали за Викой — далась же им эта девчонка!
Воронков как-то всю бригаду буровую потряс: никто не знал, ни единая душа, что он пишет стихи. А Воронков, оказывается, писал. И однажды целую кипу, толстую, тяжелую, отправил в Москву, в популярный молодежный журнал, с робкой надеждой: вдруг напечатают? Там робкой его надежде дозволили воплотиться в нечто материальное — одно из стихотворений взяли да напечатали. Вся воронковская почта приходила на адрес экспедиции. Когда он получил в толстом, глиняного цвета конверте экземпляр журнала, а отдельно — четвертушку почтового извещения о том, что ему поступил денежный перевод, то долго вертел четвертушку в руках, осмысливая происшедшее и едва сдерживая улыбку, готовую завладеть всем его лицом. Воронков не сразу и сообразил, откуда этот пакет, откуда деньги?
Когда сообразил, пришел в столовую к Вике поделиться новостью:
— Надо же! Александру Сергеевичу Пушкину больше платили.
— Что так? Чем недоволен?
Воронков поднял глаза, шевелил губами, то ли сочиняя, то ли считая что-то про себя.
— По сегодняшним ставкам известного молодежного журнала, — он потряс пакет, который держал в руках, — Пушкин за стихотворение «Я помню чудное мгновенье» получил бы… Как ты думаешь, сколько?
— Ну, сколько?
— Шесть рублей семьдесят копеек, — Воронков еще пошевелил губами, соображая, сколько же получил поэт за гениальное стихотворение. — Но Пушкину, слава богу, платили не столько.
— Ты же не Пушкин, — сказала Вика.
— Естественно. Потому Пушкин и получал за одну строчку по червонцу. Ни больше ни меньше — золотой червонец за строчку. А корова в ту пору, для сведения, стоила знаешь сколько? Три рубля. Так сколько же коров он мог купить за одну опубликованную строку, а? А за одно стихотворение?
— Но это же Пушкин… Классняга.
Воронков собрал морщины на лбу, жесткая, иссине-черная прядь съехала ему на переносицу, закрыла глаза.
— Чего, чего ты сказала?
— Я сказала: классняга.
— Что такое «классняга»?
— Ну… Когда очень здорово. От слова «класс». Высший класс. Все понятно, грамотей?
— Нет. Что же класснягой-то является?
— Не что, а кто.
Когда Вика узнала, что Окорокова кличут Митей Клешней, то подумала: странное прозвище! Никакая добрая душа не приклеит человеку кличку лишь за его физический недостаток. Если у Окорокова в детстве произошло несчастье и он в тайге лишился пальцев, то зачем же так жестоко обращаться с ним, зачем обижать? Может, что-то кроется в этой кличке?
Конечно, Мите Клешне далеко до Воронкова — стихов он не пишет, даже не представляет, как их пишут, хотя он и старше Воронкова. Впрочем, по виду его не скажешь, что он мужик в соку, внешне Митя Клешня так, паренек, крепыш с чугунными плечами, и только.
Хотя бурение и продолжалось темпами не меньшими, чем раньше, все-таки Корнеев, немного поразмышляв, дал команду лишнее — ненужный инструмент, различные запасы-припасы, которые каждый хозяин делает впрок, два опустевших балка, — переправить в Малыгино. Там это подхватит вертолет, перебросит по нужному адресу.
Вспомнил Корнеев о Мите Клешне, о том, что у того, несмотря на увечье, есть шоферские права, и посадил его за рычаги «атеэлки» — не самому же возить в Малыгино эту рухлядь.
Нельзя сказать, чтобы корнеевское решение особенно потрясло Митю Клешню, хотя он однажды получил отказ. Он все же был уверен, что получит «атеэлку», потому что был хороший психолог. Все мы психологи, все любим разгадывать других, и никто из нас не любит быть разгаданным. А Клешня принадлежал к тем, кто любил подсматривать за своим собратом, кто по движению руки, мимолетному взгляду, напряжению на лице мог понять, о чем он думает, чем дышит, в чем ему можно помочь, а в чем нет, в чем поступить с ним честно, а в чем облапошить. Так жил Клешня и наблюдал за Корнеевым, ждал, когда тот уступит нужную им с Рогозовым технику. Дождался.
Он небрежно взгромоздился на новенькое, сладковато пахнувшее заводской химией сиденье «атеэлки», тронул рычаги. Завел мотор, выставил вперед подбородок, легко, как-то неуловимо выжал сцепление и тут же врубил газ. Получилось довольно лихо, заправски: «атеэлка» развернулась на утоптанном пятаке подле балков, вспорола носом отвердевший, покрытый плотной коркой снег и остановилась около приготовленных к отправке вещей.
Успокоенный — Митя Клешня все сделает как надо, — Корнеев двинулся на буровую. По дороге его перехватила Вика.
— Чего тебе? — не очень-то вежливо спросил он.
— Продукты кончаются. Сегодня-завтра еще протянем, а послезавтра народ уже нечем будет кормить, — произнесла Вика тихо, взмахнула длинными ресницами, посмотрела на Корнеева внимательно: похудел начальник, щеки вобрались, а точнее, всосались под костяшки скул, лоб — как голая кость, под глазами глубокие фиолетовые тени. Взгляд беспокойный, больной, с лихорадочным блеском, белки в желтки превратились, охристыми, древесными стали.
— Завтра продукты будут. Днем Окороков съездит в Малыгино за ними, — Корнеев заметил, что при фамилии Окороков по Викиному лицу скользнула пренебрежительная тень, подумал, что мало все-таки шансов на выигрыш у этого жениха, — доставит еду сюда. Еще вопросы есть?
Вика медленно покачала головой.
— У матросов нет вопросов, — присказкой отозвался на это Корнеев и, видя, что Вика не уступает дорогу, как будто даже умышленно, спросил, лишь бы что-то спросить: — Как дела?
Смежив и размежив ресницы, Вика переступила яркими кисами с места на место — она словно бы была запрограммирована на подобные однозначные движения, которые можно было бы и не делать — машинальные они и совсем не нужные, улыбнулась грустно:
— Когда не о чем говорить, то обычно спрашивают: «Как дела?» — или же начинают интересоваться погодой, будто не видно, что за погода на улице? Вопрос «как дела?» можно, Сергей Николаич, тысячу раз задавать и тысячу раз получать на него один и тот же ответ, он никогда не стареет. Ни вопрос не стареет, ни ответ. Если вопрос мы помним, то ответ уже никогда не запоминаем.
— И на старуху бывает проруха…
— Помощь нужна? — неожиданно деловито поинтересовалась Вика («свой парень») и, когда Корнеев отрицательно помотал в воздухе кистью руки, проговорила жалостливо: — Вам отдохнуть, выспаться надо, Сергей Николаич. Синяки под глазами. — Уловив невольную усмешку Корнеева, повысила голос: — Вы не смейтесь! Напрасно вы смеетесь.
— Просто я старею, Вика. А бессонница и синяки под глазами — это неистребимые приметы надвигающейся старости. Не уйти от них, Вика, как… В общем, что начертано — то и будет.
— Слишком громко, — Вика сделала «руки в боки», улыбнулась, но улыбка у нее получилась не поощряющей, какой вроде бы должна быть, а сострадающей: все-таки женщина брала в ней верх. — На комплимент напрашиваетесь?
— Я не девушка, чтобы напрашиваться на комплименты, я правду говорю. Ничего не клеится, все из рук падает. Ищем нефть — нефти нет, ищем счастье — счастья нет, ищем самих себя — самих себя нет. Как ни намазывай бутерброд, — все равно шлепается маслом вниз. Скоро вот, — он повел головой в сторону оконца, где виднелась недалекая, облепленная льдом и снегом буровая, — глушить мотор будем и сворачиваться. Двести метров осталось пройти — это раз чихнуть, неделя работы, и все. На том точку придется ставить.
— В областной центр тогда поедем.
— Кто в областной центр, а кто, возможно, еще куда-нибудь, — Корнеев тряхнул головой, сбил волосы набок, усмехнулся едва приметно: — У каждого — свой маршрут. Я — на север, в какой-нибудь поселок, мох с улиц метлой соскребать.
— Тогда я, Сергей Николаич, приеду вам помогать, идет?
— А как же ухажеры, Вика? Целых два…
Вика пренебрежительно фыркнула:
— Два-то два, да не те.
— Принцы, что держат в заначке для своих золушек золотые туфли с серебряным шитьем, ныне редки стали. А если быть точным, совсем они перевелись. Вымерла порода.
— Какая жалость, какая жалость! — Вика всплеснула руками, посмотрела молитвенно вверх, но не выдержала игры, рассмеялась. — Что ж, раз вы отказываетесь, придется мне сесть на попечение предложенных вами ухажеров.
— Не я их предлагал, Вика. — Корнеев невольно улыбнулся.
— И еще улыбается! — Вика снова сделала «руки в боки». — Улыбается! — Умолкла Вика, погасила в себе все, отступила в сторону, освобождая Корнееву дорогу: — Пожалуйста, Сергей Николаич.
На что Корнееву рассчитывать в случае провала? На традиционную милость сильных к слабому, побежденному? Чепуха: кто же всерьез воспринимает кормление повидлом и пряниками человека, у которого перешиблен хребет? Такого человека лечить надо, а не кормить коврижками.
На буровую он шел сейчас, честно говоря, не потому, что ему надо было непременно там присутствовать, «руководить», как любят руководить иные, мелочно опекая рабочих, и не потому, что он ожидал чего-то нового от результатов проб, нет, он просто не мог быть сейчас один, ему надо было хотя б немного постоять на площадке, среди людей и механизмов, подышать морозным духом тайги и снега, ощутить, как пахнет масло, земная глубь, сажевая гарь дизелей, услышать, как выхлопы трясут трубу, как надрывается, еле ворочая сжимом челюстей, автоматический ключ, как поют тросы и звенит металл, как поругиваются усталые люди и как гудит пар, без которого ни одна буровая не буровая — пар в тайге для любого механизма все равно что костер для замерзающего таежника — это тепло и жизнь.
Прошли уже две тысячи триста пятьдесят метров. Результат был прежним: глина.
Утром он зашел в балок к Мите Клешне. Тот, проснувшийся, сидел на табурете посреди балка, ворошил пальцами густые лохмы. Искалеченная трехпалая рогулька ярко поблескивала краснотой стянувшейся кожи, вызывала сочувствие.
— Проснулся? — спросил Корнеев, поморщился: будто сам не видит, проснулся Окороков или нет.
Не переставая чесать голову, Клешня просипел хмуро:
— Еще нет.
— Когда на права сдавал, это здорово мешало? — Корнеев показал взглядом на изуродованную руку.
Митя Клешня, хоть и не смотрел на Корнеева и не видел его взгляда, все понял, прекратил манипуляции, выкинул перед собой руку, пошевелил пальцами, лицо его сделалось угрюмым.
— Еле врачей уговорил, чтоб справку дали. Врачей уговорил, так в автоинспекции начальничек их в землю рогами уперся. Трактором не сдвинуть — во как уперся! Пришлось сдвигать.
— Сдвинул — хорошую специальность получил. Шофера ныне… — Корнеев собрал в щепоть пальцы, наморщился, подбирая точное слово.
— Золото, — растянул рот в угрюмой улыбке Клешня, — да только нет ничего хорошего от этого золота-то… Шофера есть — техники нет.
— Ну, это вопрос будущего.
— А мне будущего не надо, мне надо, чтоб сегодня было. — Клешня неприятно подвигал нижней небритой челюстью, сощурился жестко, вскинул маленькие, беспощадно-колкие глаза. — Насчет завтра пусть те, кто там жить собирается, они пускай беспокоятся. А я сегодня жить хочу.
Натянулось что-то в Корнееве — некая болезненно-чувствительная нить, поводок, который держит человека накоротке, не позволяет ему выходить из себя. Случается, нажим бывает сильным — и тогда поводок рвется ко всем чертям, человек вылетает из колеи — шумит, пыжится, бесится, тщетно стараясь доказать свою правоту, а когда кончается порох — конфузится происшедшего всплеска, стыдливо прячет глаза, начинает заниматься самобичеванием — а толку-то от этого?! Лучше уж не натягивать поводок.
Загнанный, усталый человек особенно чувствителен и раним, все воспринимает обостренно, словно соль открытым порезом, и случается, вещи, на которые он никогда бы не обратил внимания в спокойном состоянии, калечат его.
В балке было холодно: остыл за ночь, за печкой никто не следил, все предпочли теплу сон, с утра ребята ушли на вахту, остался один Клешня — не его была смена. Корнеев подошел к буржуйке — печка была стандартной, самоклепной, во всех балках такие имелись, у Корнеева тоже, — распахнул узенькую, тяжелую от сажевой накипи дверцу. Обнажился холодный, с серебристой шевелящейся золой зев.
— Чего ж буржуйку не топишь?
— Руки пока не дошли.
— Когда дойдут — поздно будет. Обморозишься. Следующий этап — воспаление легких. — Проговорил строго: — Заруби себе на носу: больные люди мне не нужны. Это первое. И второе. Поедешь с бригадными вещами в Малыгино, обратно продукты прихватишь. Понял?
— Так точно, — без особой бодрости, хотя и по-военному отозвался Митя Клешня, — шмотье сдам, все как надо сделаю, обратно жратву привезу, — зыркнул на Корнеева исподлобья: что-то не в духе начальник был.
У порога Корнеев задержался, оглянулся и, произнеся тихо: «А отчим-то у тебя…», — вдруг невольно вытянул лицо. Митя Клешня, получив «боевое задание», не вставая с табурета, потянулся к новеньким, еще не обмятым, недавно привезенным на склад из малыгинской кооперации катанкам — высоким, фанерно-негнущимся, черным, работа хоть и кончалась, а обувка теплая все же была нужна. Выудив из одного катанка портянку, Митя намотал ее на ногу и только хотел посунуться намоткой в нутро, как остановился: катанок не отлипал от пола — то ли он приклеился, то ли примерз к рыжеватым, наскоро покрашенным доскам, то ли еще что-то произошло…
Клешня потянул сильнее — катанок согнулся в голенище, но не подался, продолжал мертво стоять на полу.
«Ч-черт побери, что же это такое творится на белом свете — уж не проделки ли нечистой силы это?» Он отер кулаками глаза. Подъехал вместе с табуреткой к катанку, заглянул в черное, пахнущее горелым голенище (валенки, а по-сибирски — катанки, имеют окончательную отделку — обжиг; их обжигают, как горшки, чтобы не торчали остья, волосы, скрутки шерсти, гладко обрабатывают огнем, и тогда катанки становятся чистыми, нарядными, радующими глаз), сморщил брезгливо нос — не любил паленого. Снова согнул катанок, но тот не отлипал от пола. Растерянно откинулся назад. Лицо Митино обвисло, подбородок набряк, как свинцовый. Обе кисти — и здоровая, и покалеченная — сжались. Разжались. Снова сжались, снова разжались.
«К полу катанки прибиты, вот что, — понял Митя Клешня, — шутка дешевая: прибивать обувку к полу, брюки к стулу, а в босую ногу между пальцами спящего пионера засовывать клок бумаги… Подпалишь клок спичкой, школяр от боли затрясет лапами, сделает «велосипед» — обычный розыгрыш». Запустил руку в голенище, пошарил там пальцами, нашел искомое — растерянность с Митиного лица сползла, будто ненужная тень, подглазья набрякли грозовой темью, губы зло сжались. Он метнулся к своему лежаку, выдернул из-под подушки плоскогубцы, сунул их в катанок. Поднапрягся, выдернул: в сжиме пассатижей свежо поблескивал гвоздь. Второй катанок был тоже прибит к полу гвоздем.
— Ну, с-сволота, — свистящим шепотом пробормотал Митя Клешня, — ну, с-сволота! — стиснул кулаки угрожающе.
Хотел было Корнеев спросить, почему он кому-то одному грозит, а не всем — подстроить-то «козу» мог весь балок, но не стал — слишком уж решительным, злым был вид Мити Клешни. А выйдя из балка, чуть не поперхнулся от смеха.
Через полчаса «атеэлка» ушла с буровой в Малыгино. Митя Клешня никак не мог успокоиться: обида ему причинила не просто боль, а хуже — оставила кровоточащую рану. Чтобы прийти в себя, нужен был ответный выпад — чья-то чужая боль. Стиснув зубы, он вел «атеэлку» на большой скорости, утопая в снегу, зарываясь в сугробы, стремительно выныривая из них, соскальзывая с закраин ям, надолбов и кочек, с грохотом проворачивая гусеницы, кроша ими лед, промерзлую, сталисто-твердую землю. — Митя Клешня вел вездеход так, будто всю жизнь этим занимался, — видно, действительно природный дар у него был, — вел легко и лихо.
Губы Митины приплясывали, тряслись, обнажая сжим челюстей, шапкой он стукался в потолок кабины, и от каждого удара треух соскальзывал на глаза — Митя Клешня коротко и зло вскидывался, подбивал шапку вверх, но она снова съезжала на нос, заслоняла взор.
— Ну! — сдавленно просипел он сквозь зубы. — Ты у меня поплатишься, за все поплатишься! За все-е-е…
Он знал, что говорил.
Клешня откровенно стеснялся своей внешности — ну какой бабе, кроме исчезнувшей куда-то Армянки, нужен был он, не мужчина и не мальчик, а так, нечто среднее — обрубок, пенек с толстой негнущейся шеей, маленькими глазками и дыркой в подбородке? Страдал от этого Митя, маялся, корчился от неудобства и душевной неустроенности.
Вот и сейчас — в Вику втюрился. Ну к чему это, а? Он все бы, наверное, отдал, чтобы побыть с ней хотя бы немного наедине, он пьянел от одного ее вида и буквально дурел от мысли, что подобное не может, никак не может свершится. И тем не менее Митя Клешня на что-то надеялся — часто приходил в столовую, дарил какие-то безделушки, то есть проявлял те знаки внимания, без которых ухаживание просто не существует, заявился даже как-то в Викин балок, но был быстро выперт оттуда. На это, правда, он не обиделся — считал, что так положено, а поразмышляв, даже остался доволен: раз Вика выставила его из жилья, залилась пунцовой краской и, как ему показалось, почувствовала «смятение», значит, еще не все потеряно.
Но тут ему начали мешать — появился соперник. Клешню передернуло от воспоминания, скривил губы в недоброй улыбке. Воронков — вот кто его соперник. Он более грамотный, чем Митя. И так пробовал извернуться Митя Клешня, и эдак, чтобы победить Воронкова, отвадить его от Вики, но, увы, ничего тот не понимал и понять не хотел, Воронков буквально таял — противно было смотреть — при одном только имени Вики и совсем уж раскисал, когда видел ее.
Клешня жил с Воронковым в одном балке, пару раз, оставшись наедине, пытался поговорить с ним, уму-разуму наставить, втолковать, что он первым Вику увидел, он, а не Воронков, он первым кренделя подле нее начал выписывать, но куда там: Воронков был совсем как блажной. Отвечал своим куриным голосом, что соперничество — извечный удел мужчин, давным-давно так повелось, дурацкая традиция, мол, до сих пор не утеряна и так далее, надо, дескать, посоревноваться.
— Я те п-покажу, утеряна эта самая… как ее… традиция иль не утеряна, — Клешня сделал перегазовку: вездеход одной гусеницей попал в длинную, пробитую морозом ломину, загудел натужно, вхолостую гремя траками. Глянул в крохотное, установленное под самым верхом кабины зеркальце, поймал собственный взгляд, усмехнулся. А что если справит он себе в малыгинской кооперации черный вечерний костюм, туфли лаковые с сияющими, солнцем играющими носами купит, сорочку белую с негнущимся крахмальным передом как в кино у этого… у знаменитого француза, ну! Он нетерпеливо пощелкал пальцами здоровой руки — надо же, какая дырявая память стала, забыл французика-то, совсем забыл… поет он еще здорово… Сконструирует, глядишь, и ничего парнем окажется. Митя Клешня подмигнул себе в зеркальце — бог не выдаст, свинья не съест!
Снова вспомнил о Воронкове, стиснул здоровую руку в кулак, поморщился горько, обреченно: драться-то ему тяжело, одна только рука у него и есть, другая, искалеченная, не в счет, максимум, что он может делать ею — держать ложку да нажимать на курок (хотя он помнил, как однажды рассадил пополам огромный комель, но рогулька тут была лишь подпоркой), обреченно крутнул головой — эх, если бы не искалеченная рука, показал бы он Воронкову, где раки зимуют.
До чего ведь этот Воронков додумался — катанки гвоздями к полу прибил, вот с-сволота, да за такие вещи обидчика надо заставить обязательно расплатиться, он этой обиды Воронкову не простит. За все одним махом рассчитается — за Вику, за унижения, за катанки.
Дорога тем временем поползла в гору. Немного погодя и дома малыгинские появились, добротно срубленные, на века, выцветше-серые, с высокими заборами и прочными ставнями, что словно веки защищали темные зоркие окна. Сколько Митя ни знал село, оно всегда было таким нелюдимым, каждый дом, каждое окно настороже. Покосился направо, на старый, припавший набок дом, по самые ставни вросший в сугроб, с нарядным, несмотря на прогары и трещины, жестяным дымником, надетым на трубу, — здесь жила Армянка, у которой он когда-то любил бывать, спасаться от тягот жизни, их жизни с Рогозовым. Уехала Армянка, а куда — Клешня и не знал.
Уехала она, лица ее, некрасивого, худого, горбоносого, Митя Клешня почти не помнит, даже глаз роскошных не помнит, а вот походка, невесомо-легкая, будто она не женщина, а какое-то видение, быстрая, с плавными взмахами костлявых длинных рук, почему-то не выветрилась из памяти, и иногда ему бывает охота увидеть, как издалека, вытаивая из снегов дымчатой бесплотной тенью, идет — к нему идет, — издали счастливо улыбаясь и убыстряя шаг, Армянка. Щурит темные южные глаза, огромные и невпопад к лицу красивые, сверкает зубами — рада Клешне. Уехала Армянка, вместе с детьми укатила, а куда — не доложилась.
Нырнул в огромный горбатый сугроб, и остался позади Армянки дом, вызвавший у Мити печаль, приятное воспоминание, и снова он остался один на один с трескучим обжигающим пламенем — с обидой, что глодала его изнутри, с грохотом «атеэлки».
Выбросить на вертолетном пятаке — вырытой среди сугробов и утрамбованной деревянными бабами площадке — бригадное барахло было для него делом плевым: полчаса работы, и все, загрузиться продуктами — тоже вещь недолгая, и Митя Клешня, довольный, что так скоро обернулся, тормознул у крыльца кооперации, здоровенного, с надломленной посреди крышей дома с щелястым прочным крыльцом.
Перевалившись через порог, нетерпеливо пощелкал пальцами, улыбнулся широко — обаятельная улыбка того самого французского актера, который почему-то нравился Мите Клешне, — потребовал у продавщицы:
— Пару пузырей белоголовой, мадам! — ну совсем как в высшем парижском свете, черт возьми, те же манеры, те же слова, тот же лоск; не-ет, если дело так дальше пойдет, то этому хмырю Воронкову не устоять, подомнет его Митя Клешня. Поддел пальцем треух, склонил голову к плечу, добавил вежливо: — Пожалуйста, мадам!
Продавщица недоуменно сморщила нос: что же это за противное слово такое «мадам» и кто же его произносит — Митька Клешня, если б она не знала его, поверила бы, прониклась, возможно, уважением, а тут нет, номер не проходит, некоторое время еще размышляла, решая, то ли обидеться, то ли рассмеяться. Расхохоталась звучно, от души.
— Во даешь!
— Как умею, — Митя Клешня снова изящным движением склонил голову, выкинул перед собой два пальца. — А, мадам? Всего два пузырька.
— У вас же на буровой запрет на спиртное, водку приказано не выдавать. Только по записке этого самого… ну, вашего…
— Корнеева?
— Во-во.
— За разрешением дело не станет, Корнеев мне завсегда писульку даст. Технику вон какую доверил, вишь? — Митя Клешня глянул в наполовину засыпанное снегом стекло, где темной угловатой коробкой припадала к земле окутанная дымком выхлопа «атеэлка» — мотор в мороз глушить последнее дело. — Вездеход называется! А уж жалкий квиток с разрешением и подавно доверит.
Продавщица малость присела, чтобы сравняться ростом с Митей, в очищенный прогал стекла увидела «атеэлку». На лице ее возникло что-то уважительное.
— Неуж твоя?
Митя Клешня молча развел руки в стороны: естественно!
— Сила! — продавщица по-мужски вздернула вверх большой палец. — Только за рулем пить нельзя.
— В вездеходах руля нет, — снисходительно пояснил Митя, — рычаги. А потом, сейчас-то я пить не буду. Вечером. Именины у меня сегодня, ясно?
— Именины?
— Да, в этот день меня крестили. Не веришь? — Митя Клешня вздохнул. — Жаль, что эту дату в паспорте не проставляют, а то б показал. И доказал бы, что дважды три — шесть, — он покосился в окно, на «атеэлку»: почудилось, что у машины кто-то ходит. Встревожился было, но тут же успокоился: да кто может ходить, кроме удивленных ребятишек, для которых эта сложная техника внове, и угрюмых сельчан-чалдонов, привыкших управлять кобылой, лодкой, бабой и больше ничем? У «атеэлки» действительно кто-то стоял. Митя Клешня снова пощелкал пальцами: — Некогда мне, мадам. Спешу.
— Ладно, — продавщица выставила на прилавок две посудины, — только в следующий раз без цидульки не приезжай — ничего не получишь.
— Мерси в боку, — галантно склонился Митя, поспешил скорее на улицу посмотреть, кто там подле его машины отирается, — вроде бы какой-то длинный любопытный муравей топочет лапами, рядом с ним — муравьята, будь они неладны.
— Муравей и муравьята, — промычал Митя Клешня, одолевая темные холодные сенцы и выпрастываясь из холодного темного чрева наружу, крепко прижимая добычу к груди, — до-охлые ребята, — мыкнул он напоследок и замер: около «атеэлки» стоял Рогозов. Рядом с ним действительно муравьята — дохлые ребята, малыгинские школяры с напряженно вытянутыми любопытными лицами.
Рогозова в последнее время годы начали еще больше, что называется, «подпирать», в организме стали случаться сбои, осечки — то сердце давало о себе знать, то легкие, то печень. Рогозов подолгу сидел неподвижно, глядя в задымленные дали, будто укачанный дремотными движениями земли, он даже сам изредка покачивался как заведенный влево-вправо, туда-сюда, туда-сюда, и Клешня глядел на него в такие минуты с сожалением: старость — не радость. Возникало несколько раз у Клешни желание плюнуть на все и уйти, умотать от Рогозова куда-нибудь на север, в тундру, либо на юг, в город, пожить несколько лет беззаботно и легко, повеселиться, но каждый раз что-то останавливало, буквально за руки его хватало, прилипало к горлу, и он «давал задний ход». Что это была за сила, Митя Клешня понять не мог.
Изменения, надломы в рогозовской жизни привели к тому, что тот стал более разговорчив, — видать, приближение старческих болезней, смерти почувствовал, раз появилась потребность пообщаться с людьми, рассказать им о себе и сложной жизни своей, подолгу играл на белом звучном «Беккере», приобрел краски, кисти и картонки с наклеенной на них грубой суровой тканью — сказал, что будет заниматься живописью, но пока ни одной картонки не тронул, приводил в порядок какие-то бумаги, иногда останавливал свой тяжелый взгляд на Мите Клешне, и тот невольно начинал почесываться.
Рогозов, костлявый, высокий, с остылым на морозе лицом, вперил взор в окороковскую технику, и Клешня невольно почувствовал гордость, прижал к груди покрепче бутылки, словно боялся, что Рогозов непременно выскажется по этому поводу, но он ничего ему не сказал, повел головою в сторону вездехода — неуклюжей мощной коробки, попыхивающей синим отгаром, молвил громко:
— Это ты молодец, что технику себе подчинил.
Клешня кивнул головой согласно: естественно, молодец! Распахнул дверцу «атеэлки», положил бутылки на сиденье. Рогозов тоже заглянул вовнутрь, сощурил глаза. Хлопнул рукой по сиденью, пощипал задумчиво усы.
— Олени с севера пришли, — проговорил он вполголоса, чтобы не слышали дети, — пару дней кормиться здесь будут, а потом на юг пойдут.
— Понял, — снова кивнул Митя.
— Важно их не упустить, — произнес Рогозов, и Клешня новым кивком подтвердил сказанное: сегодня или в крайнем случае завтра, но лучше все-таки сегодня надо завалить семь-восемь оленей, и тогда зиму можно коротать безбедно. А если завалить два или даже три раза по семь-восемь голов, то тогда они не только олениной на зиму будут обеспечены, но и «тугриками», как он называл деньги.
— Сможешь сегодня? — Рогозов снова хлопнул ладонью по дерматину сиденья.
— Не знаю. А если меня с работы за это выгонят?
— Плевать, — жестко ответил Рогозов. — Все равно эти твои лыком шитые коллеги последний дым по воздуху разгоняют. Вышек здесь больше не будет — ни хрена они не нашли. И не найдут. — Митя Клешня даже поежился от беспощадной неприкрытости этих слов. Желания возражать у него больше не было. — Так что за работу свою можешь не цепляться, — сказал Рогозов.
— Ладно, — Клешня, подпрыгнув, забрался на гусеницу, нырнул в кабину. Покосился в зарешеченное оконце, откуда был виден кузов. — Тут продукты у меня. Отвезу их на буровую, оттуда мотану на заимку.
— Добро, — кивнул Рогозов, — буду ждать. Ружья, патроны уже наготове.
Сделал перегазовку Митя Клешня, мотор загудел, загукал радостно — остыл конь на морозе, и закачалась, переваливаясь с бока на бок, жесткая снежная дорога, уползая под днище «атеэлки», — повез умелец еду на буровую.
На буровой заканчивался сеанс радиосвязи. Корнеев доложил о пробуренных метрах — две тысячи триста пятьдесят, о результатах проб — глина, глина, глина, бесперспективный слой, нефтью не пахнет.
— Не завидую я тебе, Корнеев. — Даже здесь, на расстоянии, чувствовалось, каким удрученным сделалось лицо диспетчера, принимавшего сводку. Голос его далекий, сдобренный треском, какими-то звериными взвизгами эфира, затуманился. — На ковер ведь потянут, Корнеев.
— Знаю. Ну что, до следующей связи?
— Погоди, — остановил его диспетчер. — Вот еще что. — Диспетчер замялся, кашлянул в кулак: смятенное состояние человека, который собирается попросить взаймы денег, но стесняется самой просьбы, ее наготы и собственной бедности. — Вот что…
— Выкладывай открытым тестом, — не выдержал Корнеев, — в обморок не грохнусь. Не боись, родимый.
— Да тут такое дело, что можно грохнуться. Понимаешь, от брата твоего, от Константина… Он давно у тебя не был?
— Порядочно. А что случилось?
— Жена от него ушла.
— Чего-о-о? — Корнееву показалось, что он ослышался: слишком неожиданной была новость, подумал: как же он, какими словами сообщит эту новость Косте — это же все равно что резать по живому.
— К сожалению, это факт, — голос диспетчера удалился, стало плохо слышно. — Не мое это дело осуждать, в таких случаях лучше всего стоять в стороне, но что хочу сказать… Не того все-таки качества… человек, который ее увел… Хотя и вашего роду.
— Кто он? — отрывисто спросил Корнеев.
— Да брат… Твой брат.
— Какой брат?
— Самый обыкновенный брательник, такой же, как и Костя, родной. Ученая личность. Знаешь такого?
— Володька?
— А дикторша эта, — слышно стало лучше, в голосе диспетчера появились доверительные нотки, — начальству нашему звонила, говорила, что повариха из твоей бригады к этому делу причастна.
— Вика, что ль? — не поверил Корнеев.
— Не знаю, как ее зовут, но, говорят, недурна девонька. Верно?
— Быть того не может.
— За что купил — за то и продаю. Костя, бают, из-за нее с севера домой ни-ни. Вот и получился зигзаг. Хоть плачь, хоть хохочи.
Корнеев молчал — у него никак не могла уложиться в голове новость, это было как удар в незащищенное место, от которого — мгновенный паралич.
— Чего молчишь? — спросил диспетчер.
Кое-как собравшись с духом, овладев голосом, который неожиданно пропал, — несколько тщетных попыток возродить его, одолеть немоту, ни к чему не приводили, — Корнеев ощутил себя человеком, который карабкается по отвесному гибельному склону, вонзает ногти в землю, в камень, в сыпучую непрочную породу, ломает пальцы, стараясь удержаться, стонет и плачет, задыхается, выбиваясь из сил, и ползет, ползет вверх, проговорил что-то бессвязное в трубку рации. Было больно за брата. И за одного и за второго. Вот-вот должен наступить предел, крутизна кончится, и он сможет отдышаться, передохнуть хотя бы немного, но крутизна все не кончалась и не кончалась, закраина заваливалась, ползла в небо, и как ни цепляйся он руками за обрывки корней, каменные сколы — все равно не удержаться, придется ему грохнуться вниз и разбиться. До диспетчера корнеевские слова не дошли, как, собственно, и до самого Корнеева — вместо слов что-то мятое, чуждое человеческому языку, набор странных звуков.
— Повтори, не разобрал, — диспетчер повысил голос.
— Я ничего не говорил, — чуть слышно произнес Корнеев. — Отключаюсь до следующей связи.
Щелкнул рычажком рации, вырубая питание, посидел некоторое время неподвижно, ошарашенный случившимся. Подумал, что надо было бы спросить у диспетчера, откуда тот все знает, какая сорока принесла ему на хвосте худую весть, да теперь все, поздно — сеанс связи кончился. «Володька, Володька, что же ты наделал? Зачем унизил, вывалял в дерьме весь корнеевский род? А ведь талантливый вроде бы и очень добрый парень. Что же ты наделал, Володька, что? Неужто тебе девиц, молодок, других баб, в конце концов, не хватает, а? — польстился на жену собственного брата! Какое наказание должно быть тебе определено? Ведь мы же все тебя проклянем, Володька!» — он обращался к Володе Корнееву так, словно тот находился рядом, сидел вместе с Сергеем в одном балке.
Часто талант и подлость сосуществуют, ходят рядом, талантливый человек совершает нечто такое, что другому ни за что не простили бы. Но, оказывается, ничего, талантливому человеку все же это прощают. Корнеев невольно усмехнулся: а ведь это действительно так. Он слышал одну историю, как в период голодухи один человек прятал ото всех хлеб, съедал его сам, не делясь ни с кем, давясь и собирая в ладонь крошки, был подонком и подлецом, но зато так лихо умел играть на трубе, извлекать из нее такие серебряные, призывно-щемящие звуки, что все невольно поднимались и шли в атаку, в воду, в огонь, под пули, в охлесты взрывов, — этот человек имел талант, хоть и был подонком. Он жил, а кореши его, однополчане, гибли десятками… Чего больше в Володьке Корнееве — таланта или подлости?
«Что же ты наделал, Володька!»
Корнеев снова включил рацию, начал связываться с «Тремя единицами» — Ныйвой, с летным диспетчером Карташовым, на удивление быстро вышел на него.
— Ну чего? — хмурым тоном поинтересовался Карташов.
— Костя в эфире давно не объявлялся?
— Летит сюда. Через час в Ныйве должен быть. Стряслось что-нибудь?
Какой цвет может быть у беды? Черный, серый, белый, синий, фиолетовый? Какая эмоциональная окраска? Хоть и считаем мы, что чужого горя не бывает, оно все-таки бывает: не так, может быть, больно печет грудь горе чужое, но печет.
— Стряслось, — Корнеев помолчал немного, собираясь с духом, потом сообщил новость.
— Актерка! — произнес Карташов так, будто это слово было ругательным. — Дешевая актерка!
— Володька наш, братец младший, оказался еще больше дешевым — он ее увел.
— Вот так-так, — смято пробормотал Карташов, потом охнул.
— Дядь Володь, ты сообщи это Косте как-нибудь поаккуратнее. В несколько приемов, что ли.
— Я его… Я его… Ладно. Сообщу.
Едва он отключился, как в предбаннике балка кто-то громко затопал мерзлыми катанками. Кого там еще несет? Опять небось какая-нибудь недобрая весть? Беда любит кучно ходить. Хотел было привстать на стуле, но за это неосторожное движение поплатился резью в висках, подумал, что вот так, наверное, к людям приходит инсульт. С оглушающей, парализующей резью. Хлопнула дверь, в прогале показался Воронков. Подбил шапку рукой.
— Глина вроде бы кончилась. Обычную породу, кажись, бурим.
До Корнеева не сразу дошел смысл его слов. А когда дошел, он поднялся, пошатываясь, сдернул с гвоздя полушубок и, держась за стенку, выбрался на улицу.

Глава восемнадцатая

…Помчался горностаем к тростнику и белым гоголем в воду. Вскочил на борзого коня, соскочил босым волком с него и прибежал к берегу.
«Слово о полку Игореве»

Когда разгружали продукты на буровой, Митя Клешня неподвижно, сгорбившись, будто ворон, которого допекал мороз, стоял у вездехода, наблюдал, как носили ящики с макаронами, мешки с картошкой, прочие продукты, задумчиво покусывал прутик.
Из столовой выглянула Вика — и у Мити Клешни екнуло сердце, забилось подсеченно, в груди заныло что-то сладкое. Он даже подался вперед, чтобы сделать жест рукой в сторону вездехода, бросить Вике небрежно: «Мадам, садитесь в кабину, прокачу с ветерком! Славно работает трудолюбивая «атеэлка». Видишь, сколько харча притаранил?» Но Вика на Клешню даже не посмотрела.
— Вика, — пробормотал он, — что-то ты старых друзей перестала узнавать.
— Старый друг… — Вика вздернула вверх одно плечико. — Помог бы лучше продукты сгружать, старый друг.
— И что мне за это будет?
На Викином лице появилась усмешка, «акции» Клешни упали до нуля.
— Я, понимаешь ли, пошутил, — пробормотал он. — Счас передохну малость и подсоблю, я с этими продуктами в Малыгине во как ухойдакался! Нет бы подмогу мне какую-нибудь дать, сама бы съездила, к примеру. Все легче было бы.
Ничего не сказала Вика. На душе у Мити Клешни сделалось пасмурно. Переступив с ноги на ногу, он подумал тоскливо, что надо давать деру с буровой, до добра эта Вика не доведет — засохнет, погибнет он со своими «нежными чувствами». Он снова пожалел себя. И жизнь свою, пущенную наперекосяк, и руку искалеченную… Он поднес ее к глазам, подумал, что наверняка если не у нас, то в какой-нибудь Америке — Австралии научились приращивать к ладони, к огрызкам былых конечностей искусственные пальцы — некие суставчатые сосиски с пластмассовыми ногтями. И коли смогут Мите Клешне поправить покалеченную руку, он заплатит за это звонкой монетой, золотыми «тугриками», все сделает как надо, чтобы вновь почувствовать себя полноценным гражданином, способным играть на балалайке, мотаться на турнике, ремонтировать часы, тянуть невод, писать доверительные послания девушкам. Может быть, и у нас в стране подобное есть? Ученые люди, они все способны придумать, дай им палку подлиннее — землю передвинут, жаркую страну Крокодилию на Северный полюс переместят, а Заполярье, которое вот оно, рукой подать, зубы от холода чешутся, — поменяют местами с каким-нибудь распрекрасным южным государством — вот так. Надо будет написать куда следует, пусть ответят, приделывают ли к рукам-ногам искусственные пальцы с помощью нитки, иголки, шила и проволоки или же нет? Если нет, то куда смотрят ученые доки, почему задарма народный хлеб едят?
Повертел Митя Клешня рогулькой перед собственным носом, оценивая ее. Решил, что для первого раза надо купить плотную коричневую перчатку, натянуть на руку, нет, вначале костюм, рубашку с крахмальной грудью, а потом уже перчатку, чтоб прикрывала уродство, а там видно будет.
Пока он пытался одолеть невеселую думу, тратя на нее драгоценное время, пока дотянул-доволок собственные мысли до финиша, вездеход был разгружен. В кузове остались лишь обрывки веревок да крупяная пыль.
Вика, кокетливо изогнув стан, подхватила какой-то картонный коробок и унесла его в столовую.
Тут Митя Клешня увидел, что между деревьями несется на всех парах этот самый… Воронков. Митю словно бы миной тряхнуло. Как взрывается мина и как «трясет» она человека, Митя не видел, но представлял себе отчетливо: руки-ноги в разные стороны летят, и человек в кусок сырого мяса превращается. «Грач долгоногий с тараканьими зыркалками. Желтоглазик!» Здоровая рука у Мити собралась в кулак, начала зудеть. Понятно, почему Вика совсем в ледышку превратилась. Все понятно. Выходит, этот просто-напросто объегорил его, обошел на повороте. Митя чуть не застонал от досады. Выдавил сквозь сомкнутые зубы какое-то мычанье: не-ет, действительно, с этой работы ему надо спешно уходить, прав Рогозов, нечего здесь делать — все равно под расформировку попадет, а Вику вырубить из жизни и никогда больше не вспоминать о ней, не сжигать попусту себя, не травить душу, уйти в глухой темный угол, лечь на дно, зализать там раны, а потом обновленным, помолодевшим выползти на свет.
А как же этот, Воронков, он что, верх окончательно одержит?
С этим Митя Клешня был не согласен.
Воронков тем временем одолел тропку, проложенную между деревьями, скрылся в корнеевском балке.
Клешня вспомнил, как они познакомились…
На окраине Малыгина стеклянную палатку возвели — ассортимент в Малыгинском кафе, как во всех ему подобных, был удручающе однообразен: мятые холодные котлеты, которые подают на влажных картонных подставках, огурцы, сдобренные мокрым теплым луком либо вообще ничем не сдобренные, сладкий беловатый кофе с плавающими в стакане хлопьями, непонятно из чего изготовленный — то ли из тертых желудей, то ли из сушеной морковки, то ли из овсяной шелухи.
Заглянули они в кафе ватагой — тепло еще было, зима пока не сдавила землю, — сдвинули два столика. Воронков аккуратно расставил еду: у парня была хозяйская жилка — умел все расставлять по своим местам. Рассмеялся чему-то. Смех у него был высоким, девчоночьим каким-то. Клешня тогда на этот смех в первую очередь обратил внимание — что-то почувствовал он в Воронкове несимпатичное. Начал внимательно всматриваться в него, будто хотел запомнить. Внешность у Воронкова была сумрачной: волос черный, в синеву, густой и жесткий, глаза круглые, желтые, будто два спелых карликовых яблока — две китайки, нос крупный, горбатый, похожий на птичий клюв. В общем, красавец что надо, этот Воронков. Митя Клешня на что уж некрасив, и то лучше. Так ему казалось.
Не думал, не гадал тогда Митя Клешня, что доведется ему с Воронковым схлестнуться. Хотя что-то такое душа его уже в ту пору чувствовала.
Несмотря на мрачный внешний вид, Воронков нрав имел веселый, постоянно улыбался и шутил, зубы у него были с прозором посередке, и сверху и снизу — как у заштатного враля, сам про себя он так и говорил: «Пасть с просечкой посередке, навру и недорого возьму».
Они поели. А тут приятная новость: к кафе, разбрызгивая грязь, подъехала машина, двое дюжих молодцов в лоснящихся синих халатах распахнули задний борт и начали носить в стекляшку ящики с пивом.
— Ба! — не поверил своим глазам Воронков.
Пиво в здешних местах было редкостью, доставлять его по воздуху с Большой земли — дорого, да и не до пива: катера, баржи, прочий плавучий и воздушный транспорт перебрасывали в основном людей, кое-какое оборудование, если оно было не очень громоздкое и не очень тяжелое, а пиво — продукт нежный, если по воде доставлять, прокиснет в два счета, сколько раз такое было: в мутную желтую бурду по дороге превращается. Некоторые дальновидные руководители — особенно северные, рыбаки, например, учитывая текучку кадров, не жалеют самолетов, гоняют на юг за пивом — и, как ни странно, именно пиво помогает им куда прочнее премиальных, северных, полевых и прочих прибавок к зарплате держать у себя людей.
Воронков эту летучую мысль угадал, рассмеялся:
— Я, мужики, одно время на Сахалине работал, в Охе. Есть там такой город, рыбно-нефтяной, так охинские братья-кореши очень часто в пятницу садились в самолет и летели на субботу-воскресенье в Хабаровск. Пивка попить. Специально летали. Благо, в Хабаровске с хлебной брагой положение прекрасное, завод там отменно работает. Тешат себя мужики два выходных дня, пиво пьют, вяленой салакой похрустывают, авоськи пивными бутылками до отказа набивают, в воскресенье вечером — на самолет и назад в Оху, чтобы в понедельник утром снова на трудовую вахту заступить, соцобязательства выполнять.
— Не врешь? — поинтересовался Митя Клешня.
— Не-а, — бездумно отозвался Воронков, склонил голову низко к столу. — Чего мне врать-то? — Обратился с призывом: — Мужики, буфет этот надо сейчас штурмом брать. Иначе нам пива не видать как собственных ушей.
Им повезло — они добыли тогда пятнадцать бутылок свежего «Жигулевского». Целых пятнадцать! По две бутылки на нос и еще одна бутылка на розыгрыш: надо было кидать на пальцах, чтобы она кому-нибудь целиком досталась. Не делить же ее на глотки, черт побери!
Ох и славное же было то застолье! С громким, милым сердцу любого общительного человека разговором, с байками, в которых не всегда поймешь, где правда, а где выдумка, с черным хлебом, намазанным горчицей и посыпанным солью — лучшей закуской к «Жигулевскому»… Но это было давно.
Итак, чем же он может насолить Воронкову, чтобы счет, словно в честной футбольной игре, был равным? Митя Клешня пока этого не знал. А счет равным обязательно должен стать, иначе Мите не бывать Митей, в обиженных он ходить не привык.
В это время из балка выскочил Корнеев, на ходу натянул на себя добротный, хорошо пошитый полушубок — Митина зависть, вымахнул на тропу и хотел было унестись с птичьей прыткостью, не замечая ничего и никого, но Митя Клешня оборвал его лет окликом и лишь потом обратил внимание, какое странное лицо у Корнеева: темное, растерянное, на котором необычно и чуждо застыла мертвая улыбка.
Корнеев остановился, посмотрел на Митю и словно бы не узнал его. Шевельнул губами, произнося что-то. Мите почудилось, будто Корнеев вопрос задал, но вопроса он не услышал.
— Мне вот что… Мне еще одну ездку в Малыгино нужно сделать, — Митя Клешня хотел было пояснить, для чего нужно, он и причину даже придумал, но Корнеев слушать не стал, слегка только руками пошевелил.
— Раз надо, значит, надо, — голос его был глухим, незнакомым.
Повернулся, чуть ли не бегом устремился по тропке к буровой. Но в следующий миг остановился, будто на некий барьер, который совсем невидим, наткнулся. Повернул к столовой, на большой скорости пронесся мимо Мити Клешни. Чумной какой-то сегодня начальник, шарики за ролики у него, видать, зашли. Похоже, очередной втык по рации получил.
— Вика! — позвал Корнеев с порога.
Та проворно выметнулась из-за перегородки.
— Вика, скажи, пожалуйста… — Корнеев замялся на секунду. — Ты брата моего Костю хорошо знаешь?
Глаза у Вики сделались удивленными и круглыми, как у птицы.
— Это летчик который? — и когда Корнеев кивнул, наморщила лоб, круто приподняла брови, вспоминая. — Два раза… или три, не помню точно уже сколько, видела его у вас, и все.
Вика не лгала. Не могла она лгать, не умела, если бы прозвучала хотя б одна фальшивая нота, отголосок, краска, тень, он засек бы это, уловил, и тогда все станет ясно. А тут — ни намека на фальшь, ну нич-чего буквально. Значит, кто-то пустил сплетню, кому-то нужно это было. Но кому? Вот тут-то надо было раскинуть мозгами. Запутанная история.
— А в чем дело, Сергей Николаевич?
— Извини, Вика. Потом как-нибудь расскажу… Извини!
Клешня сообразил: имея такое разрешение на руках, он может делать все, что захочет. Похвалил себя за шустрость, за сообразительность.
Дверь корнеевского балка распахнулась снова, и появился Воронков. Увидев Клешню, как ни в чем не бывало — и катанок прибитых к полу вроде не было, и обиды, ну будто ничего не было — поднял руку в приветствии, зазвенел противным своим, наполовину бабьим, наполовину птичьим голосом:
— Ты слышал? Глиняный пласт кончился!
— А по мне один краковяк, кончился он иль не кончился, — Клешня почувствовал удовлетворение, глядя, как растерянно сбавил скорость Воронков.
— М-да… — Воронков покрутил головой, ему словно бы гвоздь в ногу впился. Лицо плоским, как сковородка, сделалось.
— Вот именно. М-да… — подтвердил Митя Клешня и, прихватив с сиденья вездехода драгоценный груз, быстро сунул его за пазуху: если водку увидит Корнеев — отнимет, на буровой сухой закон. Соблюдается строго.
Хотя Корнееву было сейчас не до этого, он просто не заметил бы ничего. Ему даже не дано было различить сейчас цвет неба, не дано было увидеть пушистой сыпучести снега, глубокой сонной печали тихих сосен — Корнеев двигался к буровой сам как во сне. Махал руками, поднимал и опускал голову, дышал лишь потому, что это когда-то было заложено в нем природой и родителями, наукою жить, и теперь привычки, инстинкты двигали им, создавали для окружающих видимость, что перед ними человек, а не манекен.
И вместе с тем где-то глубоко в мозгу, в темных тайниках вспыхивали слабенько, задавленно две светловатые точки, два очажка — один очаг горя, другой — радости, и непонятно было, как они могли уживаться вместе. Может быть, по извечному странному закону: черное всегда сосуществует с белым, несчастье со счастьем?
Он не заметил Клешню, не останавливался, сбитый его окликом, на тропке, не говорил с ним, ничего не знал, не ведал, не помнил, что дал разрешение на поездку «атеэлки», — все это проскользнуло мимо его сознания, не задержавшись там ни на секунду, ни на миг. На буровой оглашенно выл дизель, лязгал, ворочался устало автоматический ключ, из последних сил стискивая челюсти — тут шла работа.
— Ну что? — прокричал Корнеев, поднявшись на скользкий от наледи и пролитого масла помост.
— Глину прошли, — отозвался бурильщик Коновалов, новый человек в бригаде. — Камень грызем. Похоже, известняк.
Корнеев диковато, влажными от напряжения и беды глазами глядел на бурильщика, будто бы не веря в то, что бесперспективный пласт кончился, начинается известняк — камень, предваряющий богатый юрский слой. Хотя до юры, как геологи называют добротный древний пласт, еще далеко: бурить и бурить… Юра проходит где-то на глубине трех тысяч метров.
— Раствор держите! — прокричал Корнеев бурильщику.
Тот мотнул головой, поправил сползшую на нос шапку.
— Раствор в норме, по «гетеэну» — один и четыре десятых.
Случается, что бурильщик занизит плотность раствора, разведет его пожиже, чтобы побыстрее бурить, и глядь — ЧП, выброс труб из земной глуби, вышка на боку лежит, скрюченные лапы железные вверх задирает, а над дизелем, который плюется, ревет, вхолостую вращая трансмиссию, уже полыхает, ярится светлое жаркое пламя. Чтобы этого не было, существует точный документ, отклониться от которого нельзя, — ГТН, геолого-технический наряд.
— Смотри внимательнее, — предупредил Корнеев бурильщика Коновалова. — Как бы прихвата не было. На этой глубине прихваты как раз чаще всего и случаются. — Корнеев качнулся, ухватился рукою за трос, свисающий с верховой площадки, другою рукой крепко стиснул виски, ощутил лбом тепло потной ладони, поелозил пальцами в наполненных противным усталым жжением выемках. Тяжелая это вещь, когда в глуби неожиданно замирает, зажатый породой, двухкилометровый столб труб — ни сдвинуть его никак, ни освободить — прихват есть прихват. Вот тогда и начинается настоящая маета, и часто случается, что ничего не помогает, дорогие трубы остаются в земле. Сколько раз такое было, сколько раз. — Очень прошу, — совсем не к месту произнес Корнеев интеллигентное, больше подходящее для званого обеда, чем для задымленной, трясущейся буровой.
— Прихвата, тьфу-тьфу, не должно быть, — бурильщик ткнул рукавицей в ведро, стоявшее рядом. Там плескалась иссиза-коричневая жидкость. — Маслом каждую трубу смазывали.
Корнеев заглянул в дизельную, на задворки буровой, в брезентовый «сарай», где была вырыта яма — там готовился раствор, постоял немного на улице, вглядываясь в небо, в сосновые макушки, облепленные толстыми сахарными нашлепками, в балки, просвечивающие в прогалах между шишкастыми, наполовину ободранными морозом сосновыми стволами, подрагивающими в курном студеном мареве зимнего дня, ощутил, что внутренняя боль понемногу отпускает, ощущение беды слабеет — хотя беда, вот она, рядом, рукой дотянуться можно, ему еще разговор с Костей предстоит, — возникает в нем, крепнет утерянное чувство реальности.
Это важно, очень важно, перемены эти, иначе бы мы все воспринимали в розовом либо в голубом свете, перед нами был бы тогда не мир, а лишь его модель, призрак, нечто слащавое, фальшивое, либо наоборот — все предстало бы в черном тоне, и сгорели бы мы тогда от непреходящего горя.
Обошел кругом буровую, прислушиваясь ко всем звукам, раздающимся рядом (да и не только рядом), — это очень сложно слушать сразу все звуки — мешанина получается, каша, бульон, но он ощутил в себе такую потребность — прислушаться к тиши и ветру, к звону неба, шороху снегов и животному реву механизмов, к голосу сердца и бесшумному движению крови, ощутить себя частью одушевленного, неискромсанного мира, подавить в себе гнев, ярость, отчаяние — все, чем напичкано сейчас его естество, — и спокойным, отрешенным вернуться на площадку.
Несколько раз Корнеев оглянулся на балки: ему казалось, там что-то должно было произойти. Вот только что, он не понимал. И честно говоря, не было у него желания понимать, иначе хрупкая, шаткая тишина, созданная им только что, могла развалиться, поплыть, превратиться в пыль, в воздух.
А Митя Клешня, придя в балок, спрятал водку под подушкой, потом подумал, что слишком это опасно. Достал из-под топчана фанерный чемоданишко с лаковыми точечками — «пшеном» — следами клопов, сунул туда водку. Подальше спрячешь, поближе возьмешь, и, еще не поднявшись на ноги, неожиданно почувствовал, что на него кто-то смотрит — вошел в балок человек, а Митя Клешня этого человека не увидел. Съежился, чувствуя под лопатками мурашки и едва ощутимый холод, приподнялся, бросил быстрый, косой взгляд на дверь.
Вспыхнул, налился кровью: в дверях стоял Воронков.
— Ты чего подглядываешь? — свистящим шепотом поинтересовался Митя Клешня, он стиснул здоровую руку в кулак.
— Не подглядываю я, — миролюбиво ответил тот, — даже и не думал подглядывать. Успокойся.
Но почему все-таки мураши продолжают возиться под лопатками — ох, неприятное это ощущение, — а холод все усиливается? Вон стылость какая по телу пошла, уже дробь на зубах возникла.
— Ты чего? — приглядевшись, спросил Воронков. — Не заболел ли?
— Заболел, — кивнул Митя Клешня, — в кооперации даже водки себе купил. Знобит чегой-то.
— Может, врача надо? — забеспокоился Воронков. — Ты скажи — помощь быстро организую.
— He-а, не надо, — Митя выставил перед собой поблескивающую стянутой красной кожей клешнявку, помотал ею отрицательно, — домашними средствами обойдусь. — Добавил горделиво — с холодом и противными мурашами, ползающими по спине, нужно было бороться, отвлечь их чем-то, изгнать, поэтому и искусственная радость, и треп, и анекдоты — тут все годилось: — Мы ж таежники. А в тайге всяк-кое бывает.
Про прибитые к полу катанки — ни-ни… Ни слова. Воронков тоже ни слова.
В желтых глазах-китайках Воронкова мелькнул, на мгновение зажегшись и тут же потухнув, недоверчивый свет, и этот пламень навел Митю Клешню на кое-какие мысли. Он проговорил спокойно, миролюбиво:
— Слушай, чтой-то мы с тобой живем как кот с собакой, то я на тебя зубами щелкаю, то ты на меня…
Воронков молчал. Раз молчал, значит, Митя Клешня говорил правду и Воронкову, этому слюнявому интеллигенту, крыть было нечем. Митя Клешня говорил и говорил, прислушиваясь к звуку своего голоса, ровно, без сбоев, удивлялся собственному спокойствию, сухости — ничто в нем не бушевало, ни единого намека на костры, столько раз зажигавшиеся за сегодняшний день, съедавшие его по частям, оставлявшие после себя гарь и пепел, исчезло ощущение ущербности, траченности — нич-чего этого, он спокоен, ровен, настроение у него отличное.
— Нет, действительно, чего это мы? — вопрошал Митя Клешня. — Будто у нас больше других голова болит. На Вике, что ль, схлестнулись? — спросил он не то чтобы безучастно, как и должно было быть, а даже радостно, с подъемом, словно вопрос этот был плевый, давным-давно решенный и нечего из-за него копья ломать. — На Вике? Из-за бабы ругаемся? Тьфу! Да это же такая мелочь! Неужто мы, два мужика, в этом простом деле не разберемся? — уловил, как изменились глаза у Воронкова, на шее его дернулся, приподнимаясь, а затем медленно сполз, становясь на место, кадык. — Не пускать же нам из-за этого кровянку?
Вздернув вверх здоровую руку, Митя Клешня прихлопнул ею воздух, словно эстрадный работяга-актер, требующий внимания, скорчившись, забрался под лежак и быстрым, ловким движением распахнув чемоданишко, выхватил оттуда бутылку водки. Метнувшись к столу, поставил ее в центре, из тумбочки добыл два мутноватых, оттого что их давно не мыли, граненых стакана и, подняв популярную посудину, осмотрел на свет, качнул осуждающе головой: на краях стаканов были отчетливо видны отпечатки пальцев.
— Ая-яй, — поднял он брови горестным домиком, хотел было вывалиться в предбанник, вымыть посуду, но удержался от этого благородного жеста. — Ладноть, мыть не будем, все равно заразы в тайге, кроме волчьих котяхов, никакой. Живы останемся, правда?
Неловко морщась, помогая себе зубами, ороговелыми прочными ногтями, потея и жмурясь, сковырнул металлическую шляпку с бутылки. Небрежным движением сдул ее на пол, полстакана налил себе, полстакана Воронкову.
— Слухай, сколько уже рядом мы живем, месяца два, наверное, в этом балке, — Митя обвел глазами нехитрое походное жилье, скудные задымленные стены, на которых ничего, кроме чумазых кепок, одной продырявленной в темени шапки да выцветших до бумажной белесости картинок, выдранных из журнала и приколотых проржавевшими от влаги кнопками, не было, заморгал часто, растроганно, чем здорово тронул Воронкова, — а я, например, до сих пор не знаю, как тебя зовут. Как?
— Михаилом, — отозвался Воронков готовно. — Можно Мишкой.
— О! — округлил рот Митя Клешня. — Так вот в чем дело, Михаил! Бабу мы, дураки, не поделили, э-э, э-э, э-э, — он жалостливо покачал головой, — ни креста, ни совести у нас нет. Еще б чуть — и стреляться готовы были бы.
— Ну, это неверно…
— Чего неверно? Я же вижу. По глазам твоим вижу, туман в них вон плавает, и карбюратором своим, — он хлопнул себя по груди, — им вот чувствую. Не-е, друг, еще чуть — и готовы мы были б стреляться. Да. Не знаю, как ты, а я такое желание имел. Признаюсь. Раза два мысль у меня такая мелькала. А из-за чего стреляться-то? Из-за Вики, ахр-ря! — вскрикнул Митя Клешня, неверяще мотнул головой. — Тьфу! Я вот с нею давеча поговорил и все выяснил. Не подхожу я ей, — Митя Клешня неожиданно ширкнул носом, почувствовал, что изнутри к горлу подступает жалость, поднимается, подвигается вверх, словно дымная волна, еще минута — и захлестнет, утопит его, утянет в свою теплую душную глубь. Но он справился с ней, перекрыл шлюзы, выставил заплотку, и волна жалости послушно откатилась назад. — А раз не подхожу, чего счеты сводить? Твоя Вика, твоя, а не моя… И давай мы на этом мировую заключим. Выпьем вот. Лады? Чтоб не собачиться, а по-нормальному жить.
— Давай выпьем. Спасибо тебе, — растроганно пробормотал Воронков, — спасибо. Даже не думал, что ты такой… Большой души человек. Просто молодец! Не думал…
— А ты думай, — назидательно произнес Митя Клешня.
— Непреложная истина, — Воронков сдернул с головы шапку, бросил ее на топчан, запустил пальцы в густые, жестяно затрещавшие волосы. Проволочная щетка, скребок, которым моют, холят лошадей, а не волосы, от кого он только их в наследство заполучил?
Клешня взглянул на часы — надо было спешить, Рогозов с ружьями уже ждал на заимке. Почувствовал в себе азарт, желание двигаться, стрелять. Он поднял стакан:
— Давай выпьем за мир, за дружбу и чтоб никогда больше не ссориться. А?
— Давай, — Воронков стрельнул желтыми глазами в Митин стакан, — ты вроде сейчас за рулем… Не боишься, что прихватить могут?
— Кто-о? — протянул Митя Клешня вопросительно. — Кто прихватит? Кругом тайга, а в ней никаких иных милиционеров, окромя медведей, нет. И не бывает. Да и то мохнатые до весны в берлогу залегли, не до регулировки движения им сейчас, — Клешня коротко хохотнул. — Поехали! За мир и дружбу.
Решительным махом Митя Клешня опрокинул стакан. Подмигнул Воронкову, подбадривая — пей, чего ждешь? Но тот медлил, и Клешня понимал, почему тот медлил — на буровой был сухой закон, и Воронков как всякий дисциплинированный человек (в Заполярье служил, исполнительным солдатом, отличником боевой и политической подготовки был, разве такой позволит себе ослушаться?) мешкал. Колебался Воронков, хотя и знал, что колебание — признак слабой воли. С одной стороны, хотелось с Митей Клешней помириться, а с другой — выпившим на помосте появляться нельзя было! Можно, например, рукавом в трансмиссию угодить, и тогда пойдет ломать, крушить человека машина, выплюнет из собственной пасти раскатанным в лепешку. А кому этого хочется?
— Ну, чего же ты? — тихо спросил Митя Клешня, и по его голосу Воронков решил, что если он сейчас не выпьет — не только не помирится, а еще хуже сделает — обретет врага уже на всю жизнь.
Если говорить откровенно, Митю Клешню со всеми его угрожающе-косыми взглядами Воронков не боялся, но очень уж не хотелось «собачиться», говоря языком того же Мити, жить в ссоре — в балке должен быть мир, покой и тепло, постоянно радушная обстановка, в которой отдыхают тело и душа, и образовавшуюся трещину-ломину надобно не расширять, превращая в черную глубокую пропасть, а заделывать прочным строительным материалом, цементировать взаимным доверием.
— Ну? — Митин голос сделался еще тише.
— Сейчас. Погоди. Дай с духом собраться, — Воронков с шумом вытолкнул из себя воздух и, стрельнув в последний раз трезвым взором в стакан, поднес его ко рту. — Закуски бы какой-нибудь…
— После в столовку к Вике забежим — кинет чего-нибудь нам на зуб.
Воронков согласно смежил веки и, осторожно приблизившись к стакану ртом, начал пить, звучно прихлебывая, стукаясь зубами о край стакана. Митя Клешня внимательно следил. Когда Воронков запрокинул голову, Клешня коротко размахнулся и ударил кулаком по донышку стакана. Стакан выкрошил Воронкову передние зубы, разорвал губы. Замычав немо, Воронков упал на пол, и Клешня что есть силы двинул его сапогом. Один раз, потом второй.
— Оставайся тут, отдыхай, — пробормотал он и выскочил на улицу, одеваясь на ходу.
Вездеход вот он, стоял рядом.
— Целуйся теперь со своей кралей ненаглядной, если будет теперь, чем целоваться, — снова пробормотал Митя Клешня. Оглянувшись — нет ли кого поблизости? — он зорким взглядом пробежался по балкам. Понял, что никто за ним не наблюдает, никому он не нужен сейчас — прыгнул в кабину, включил скорость и на малых оборотах тихо тронулся в Малыгино.
На льду реки дал полный газ.

Глава девятнадцатая

Прошла борьба моих страстей, Болезнь души моей мятежной…
Денис Давыдов

От металлического тяжелого гуда, раздающегося рядом — будто по земле шли танки, — трясло не только помост, трясло и землю с прочно вцепившимися в нее рукастыми мрачными соснами, и небо, и бывшие когда-то сыпучими, а теперь отвердевшие снега, и людей, которые находились сейчас на буровой. Все содрогалось, кренилось из стороны в сторону, будто земля попала в огромный железный «грохот» — трясучее приспособление, в котором золото отделяют от пустой породы, щебня, кусков глины и гальки. Если двадцать минут назад для подавленного недоброй новостью Корнеева весь мир, все предметы были окрашены в один лишь цвет и все люди были на одно лицо, то сейчас он уже немного оправился. Он ждал очередной отметки, когда можно будет взять керн, посмотреть, что за камень, на который наткнулись.
До очередной отметки, где следовало брать пробу — две тысячи триста пятьдесят метров, — он, одолеваемый нетерпением, ощущением новизны, чего-то необычного, что должно произойти, попросил бурильщика уступить ему место у тормозного рычага. Этот рычаг и управляет буровой вышкой. Бурильщик Коновалов, опытный, уже съевший зубы в своем деле, хотя и медлительный, переселившийся в Сибирь из Башкирии, кивнул согласно Корнееву, освободил место. Может быть из-за его уступчивости, мягкости, медлительности, непохожести на Синюхина — тот ведь по любому поводу свое мнение имел — Корнеев пока и не делал Коновалова своим замом. Впрочем, свято место пусто не бывает, наступит час, и развалистый, рыхловатый добряк Коновалов получит место Синюхина. Всему свой час.
Только вот так, стоя на помосте за рычагом тормоза, можно почувствовать страдальческую дрожь земли, ее печаль, услышать стенания и тихий задавленный плач, понять ее готовность отдать человеку все, что у нее есть, и одновременно — сохранить, утаить свои богатства, не допустить до них никого — обычное противоречие, закон природы, нам можно понять и тепло и холод матушки-земли, ее сытую тишь и голодное недовольство. Земля есть земля, и Корнеев сейчас ощущал ее как никогда, проникался нежностью и сочувствием к ней, старался не причинять боли и, кажется, делался от этих стараний мудрее, старше. Ротор вращался медленно, сотрясался всем своим тяжелым телом от напряжения, от движений челюстей автоматического ключа, цепко, со стоном сдавивших колонну буровых труб. Помост раскачивался, словно палуба судна, угодившего в свирепый шторм, вместе с помостом шатались-тряслись деревья, снег, небо.
Коновалов исчез куда-то — похоже, в дизельной скрылся. Появился, жуя бутерброд. На отметке две тысячи триста пятьдесят метров Корнеев тормознул. Началась мучительная, долгая операция по подъему труб — это ведь все свечи надо извлечь из земной глуби, разобрать, подготовить к следующему спуску — два часа драгоценного времени на это уходит. Корнеев оглянулся: за спиной должен был стоять Коновалов, но тот снова куда-то подевался, возможно, на сей раз побежал к себе в балок утепляться или в столовку, опрокинуть кружку горячего чая, — словом, растворился дядя, будто призрак, но Корнеев не злился на него да и не имел права — сам ведь, добровольно взгромоздился на «штурвальный мостик», изъявил желание приобщиться к укрощению земли — ох и выспренно же это звучит! — отставил бурильщика на время в сторону. А тот, не будь дураком, воспользовался дармовой свободой.
Стало холодать, и хотя засиненный, торжественно-светлый день был еще в самом разгаре, даже солнышко время от времени проклевывалось в небе, посылая вниз слабые прозрачные лучи, а мороз все-таки брал свое, ловко ухватывая жесткими грубыми пальцами кожу лба и щек, заставляя людей приплясывать, выстукивать ногами чечетку. Самый раз погреться — испить кружку крепкого обжигающего чая.
Коновалов, вон он, объявился, родимец — бежит по тропке к буровой, спотыкается, радужное облако дыхания, словно сгусток, парит над ним, никак не хочет оторваться и улететь в морозный простор — вот диво дивное, все в стужу липнет к человеку, даже дыхание, воздушная пыль, — несмотря на полноту, по-козлиному вздергивает ногами, перемахивая через рытвины-увалы, снеговые намерзи, все ближе и ближе к «штурвальному мостику».
Одолел Коновалов лесенку помоста, вскарабкался на осклизлые, покрытые ледяной коркой доски, стер морозную пыль с лица, выдохнул:
— Беда!
Так и вскинулся Корнеев, его будто током прошибло: неужто сработало это самое правило: беда не любит ходить в одиночку. Выкашлял из себя осипший, сдавленный стужей вопрос:
— Ну?!
— Воронков в балке без сознания лежит. Весь кровью облитый. Поранен сильно, кажись. Либо еще хуже — убит.
— М-м-м-м… — Корнеев дернул свободной рукой, вывернул ее кистью вверх, сделал резкий жест, возвращая ее на место, — совершенно неподконтрольное движение. Поморщился горько: — Кто? — И чувствуя, что Коновалов не понимает его вопроса, прокричал громко, во весь голос: — Кто его убил?!
В ответ Коновалов лишь приподнял плечи: он не знал, и это незнание вывело Корнеева из себя. Он схватил Коновалова одной рукой за отвороты старенького, затрещавшего в проймах полушубка — новый, полученный у кладовщика при поступлении на работу, как и положено, хозяйственный Коновалов берег, — притянул к себе. Другую руку Корнеев продолжал держать на тормозе.
— А кто ж, Коновалов, знать должен, кто? Это же наш товарищ!
Но при чем здесь Коновалов, при чем?
Корнеев, ощутив, что он на мель сел — в самом прямом смысле, отпустил Коновалова и какой-то скособоченный, только что бывший яростным, жестоким, а сейчас жалкий, пришибленный, не похожий на обычного Корнеева сделал короткий выразительный жест, извиняясь за вспышку.
— Ладно. Быстро на «атеэлку» и в Малыгино его, там хорошая фельдшерица есть в медпункте. Если жив — подсобит, лекарствами напичкает. Крови, говоришь, много? Убит?
В ответ Коновалов нагнул голову, будто был в чем-то виноват.
— «Атеэлки» нет.
— Как нет? Где она?
— Да этот самый… однорукий… в Малыгино уехал.
— Тьфу, черт! Тогда на санях, на салазках, на шубе, на чем угодно… Бегом! — Но когда Коновалов повернулся, чтобы снова бежать к балкам, Корнеев словно бы протрезвел, остановил его: — Впрочем, стоп! Держи тормоз. Продолжай подъем инструмента!
Крепко вцепившись пальцами в рукав коноваловского полушубка, подтащил к рычагу тормоза, словно ребенка, хлопнул ладонью по плечу:
— Командуй! — сам скатился с помоста вниз, помчался к балкам.
Погрузить беспамятного, окровавленного Воронкова на легкие, сшитые из хорошо просушенного дерева санки, подбитые для скользкости узкой пластинкой металла, было делом минутным, и трое рабочих бегом, зная, что от проворства их, крепости ног и легких зависит, возможно, жизнь этого желтоглазого, похожего на грача парня, поволокли его в Малыгино, стараясь, чтобы полозья санок попадали в утоптанную середку, проходящую как раз между двумя широкими искромсанными полосами, оставленными гусеницами «атеэлки».
А вездеход в это время кромсал гусеницами снег в четырех километрах от буровой, Митя Клешня обходил ее, специально творил крюк, чтоб никто не увидел, поддевал носом машины сугробы, разметывал их, словно воду, в разные стороны, одолевал жуткую бездонь, которую летом не то чтобы одолеть, а подойти к ней близко нельзя было: высунет пучеглазый водяной длинную цепкую руку, выдернет из-под мышки кусок вонючей слепящей ряски, метнет в глаза, и пока будешь крутиться волчком на одном месте, соскребать с физиономии подарок, утянет в холодную жуткую глубь. А сейчас — вона: с песней и звоном катит Митя по бездне, нисколько не беспокоясь, что перед «атеэлкой» вдруг поднимется, перегораживая дорогу, мохнатолицый дядя с прилипшими к голове и телу кусками торфа и сопревших водорослей.
Рогозов молча горбился на сиденье рядом.
Несколько раз они останавливались, натыкаясь на оленьи стежки-вдавлины: не так уж и много их пришло, оленей этих, голов сорок всего. Сорок — это не двести, но все-таки, если умело окружить северных пришельцев, то половину как раз можно будет взять. На суп и котлеты. Рогозов, кряхтя и постанывая, хватаясь руками за крючки и угольники, которых в «атеэлке» было предостаточно, есть за что уцепиться, выбирался из машины, по колено утопал в снегу. Нагнувшись, всматривался в оленьи вдавлины, брал из следа снег в руку, мял его, растирал, будто это была земля, а не сыпучее крошево, нюхал зачем-то, снова медленно, скрипя суставами, забирался в машину.
После третьей остановки объявил, сломав в руке кусок чарыма — плотного и крепкого, как фанера, наста:
— Не только олени бегут. Три лося с ними. — Приподнял плечи недоуменно: — Почему лоси с оленями вместе? Сколько живу на свете — никогда такого не видел, чтоб лоси с оленями вместе.
На охоте, в поле Рогозов был совсем иным, чем дома, — преображался граф, становясь этаким корявым, некрасивым лесовиком, в котором от породы и благородной стати, от замедленной ленивости, от многозначительного молчания и внутренней холености буквально ничего не оставалось — лесовик и только. Кержак, чалдон, привыкший сморкаться пальцем, варить в сапоге суп, из картуза пить и есть, кисетом ловить рыбу, — все просто, без выкрутасов. Такой вот Рогозов, полевой, таежный, больше нравился Мите Клешне — он был ближе, понятнее, доступнее. Даже не верилось, что этот человек может играть на белом «Беккере», часами ковыряться в своей нотной библиотеке, раскрывая лощеные тетради с непонятными значками, фиговинами, точками, клопинками, застывшими среди четких черных линеек, помыкивать что-то про себя, а то и просто беззвучно шевелить-пришлепывать губами, носить роскошный, пахнущий незнакомой южной травой лавандой — чтобы моль не заводилась, умом своим дознался Митя Клешня, — костюм и костяным гребешком расчесывать усы…
На болотах олень особенно задерживаться не станет: резикой и кугой — вот и все болотное разнотравье — он питаться не привык, будет искать сухие гривы, пятаки чахлого леса, где есть беломошник, волосец да блинчатый, пористый, как изнанка известного гриба моховика, великолепно идущего в засолку, ягель, в котором и летом и зимой много воды и сахара. Питательная штука ягель — сладкий, самый раз для оленя пища, поэтому искать зверя надо именно в местах, где мох этот водится.
Кругом простиралась безоглядная, с округлой линией горизонта равнина. Ни ветерка, ни движения снегов. Солнце зависло на одном месте и больше не двигалось, было тихо и страшновато кругом — пространства торжествовали, они брали свое: не было на этой долгой равнине, похоже, никого — ни человека, ни зверя.
Оторопь и восторг берут, когда пробуешь представить себя или вездеход ли в этом безбрежье — жуть! Митя Клешня потряхивал головой, борясь с дремой и зимними чарами, притискивался лицом к стеклу машины и старался как можно крепче держаться за рычаги. Мелькали перед ним снега, одна гладкая, как стол, низина с кое-где взгорбленной, вспухшей от мороза сливочной коркой чарыма сменялась другой — даже не сменялась, нет, не то слово, а врастала, полого всасывалась в нее, словно в некий зев, и на стыке их под гусеницы «атеэлки» обязательно попадал твердый хребет. Вездеход встряхивало, Митя Клешня, словно подбитый снизу, втыкался макушкой в потолок кабины, поправлял треух на голове.
Хоть и не отняла у него стычка с Воронковым много физических сил, ерунда и только, а знать о себе дала: вон, и жуть охватывает, и сонное вялое сердце едва бултыхается в груди, отдыха требует.
— Стоп! — скомандовал, возвращая Митю Клешню из темного подвала раздумий на свет, в этот мир, Рогозов.
Носом Рогозов не клевал и головой не втыкался в потолок, он сидел по-офицерски прямо, щурил зоркие глаза, вглядываясь в белые пространства, да поглаживал рукой ружейное цевье — сердце его сейчас работало ровно, без сбоев.
Сбросив газ, Митя Клешня как-то излишне бережно, плавно, чтоб вездеход не качнуло, не занесло, чтоб ветровое стекло не припечаталось к собственной физиономии, затормозил.
На этот раз Рогозов выкарабкиваться из машины не стал, приподнялся только на сиденье, глядя, что там, внизу, под ровно обрезанным носом «атеэлки», потом всмотрелся в след сбоку — тут, похоже, прошел обиженный олень, отогнанный более сильным самцом от стада («Воронков, у оленей есть свой Воронков», — с усмешкой подумал Митя Клешня), шаг его был неровным, осмотрительным. Судя по следу, очень часто останавливался.
— Давай влево, вон к тому чахлолесью, туда правь, — скомандовал Рогозов, ткнул рукой в темную, редкую щетку замученных болотом и морозами сосенок и пихт, вставших посреди белого безбрежья.
Хотел было возразить Митя Клешня — оленьи следы идут прямо, чего влево править-то? — но не стал. Едва вездеход подмял под себя край убогого больного леска, взгромождаясь на гриву, и, будто пересохшие спички, легко срубил две или три пихточки, как под самым носом обнаружился свежий, растекающийся ручьем в разные стороны след. Рогозов верно угадал: олени хоть и шли прямо, а все же затормозили свой ход, свернули к леску — в лесу, под чарымом, сладкий мох-ягель мог водиться.
Вдруг из ничего, из какой-то онемелой морозной щели, из раздвига пихтовых и сосновых стволов вытаял крутогрудый, с заледенелой мордой олень, ощерил злобно рот, принимая «атеэлку» за неизвестное животное, осмелившееся нарушить мир, тишь и покой благородного стада, вмиг вырубил копытами яму до земли, уперся в твердь ногами, нагнул голову, выставив перед собой опасные сучковатые рога, приготовился к драке.
— Молодец! — одобрительно кивнул Рогозов. — Смелый парень, настоящий гвардейский офицер, гусар. Вот за смелость я тебя сейчас промеж рогов свинцом и опечатаю. Эх, жаль, у тебя переднее стекло не открывается, как в грузовой американской машине «студебеккер», — Рогозов обращался к Мите Клешне, а сам все не отрывал взгляда от здоровенного и храброго, не привыкшего к пальбе из-за угла оленя, — открывалось бы стекло — была б гарная охота. Но ничего, ничего-о…
Тихо, чтобы зверя не испугал металлический щелк, Рогозов приоткрыл дверь, выпрастывая наружу дробовик. Олень покосился на правую сторону вездехода, где сидел Рогозов, но опасности не почуял, вернее, он не подозревал даже об опасности.
Заиндевелая светлая морда оленя вздрогнула, он втянул в себя крепкий смрадный дух перегорелого пороха, масла и железа, запрядал сухим, черным, похожим на телячий носом, хоркнул предупреждающе один раз, второй, третий, на хорканье, — видимо, это был зов — из редкого леса вышел еще один олень. Самец. Такой же гордый, храбрый, как и первый, только помоложе и поменьше, не с такой мощной грудью и крепкими копытами. Второй олень, как и первый, тоже приготовился к бою — это непонятное животное с телескопическими круглыми фарами им надо было во что бы то ни стало отогнать. Чтоб никто больше — ни это незнакомое чудище, ни другое какое — не посягал на их пастбище.
— Бери второе ружье, — скомандовал Рогозов Мите Клешне, — бей в добровольца.
«Доброволец» стоял с Митиной стороны, широко раздвинув ноги, упершись копытами чуть ли не в коренья деревьев, вот как глубоко умудряется выбить снег сильный зверь — мишень, очень удобная для выстрела.
Потянувшись, Митя Клешня ухватил за ствол вертикалку двенадцатого калибра — хорошее, безотказное ружье, — пожалел, что только два патрона забиты в стволы вертикалки, сюда бы неплохо многозарядный карабин, тогда б нащелкали оленей, как семечек, и лосей заодно прибрали бы к рукам, но, увы, нет достойного профессионального оружия, приходится баловаться любительским.
— Жаканы? — тихо спросил он у Рогозова, хотя можно было и не спрашивать: ясное дело, в стволы были жаканы забиты, литые пули для крупного зверя.
— Нет, пробки бутылочные, — спокойно проговорил Рогозов и, тихо высунувшись из кабины, приладил приклад к плечу. Целясь, притиснулся к нему щекой.
А звери, благородные, доверчивые звери, знающие человека, видевшие его много раз, но никогда не видавшие диковинных машин, какой была «атеэлка», знающие психологию охотника, но не знающие некоторых других вещей, не уходили. Хотя уходить им надо было как можно скорее, уходить самим и уводить с собою усталое стадо. Впрочем, разве уйдешь от быстроходной мощной «атеэлки»? Не дано, все равно они обречены на смерть, все равно олени пришли сюда, чтоб стать мясом.
Изогнувшись ловко, по-рыбьи, стараясь не стукнуть, не брякнуть ничем, Митя Клешня тоже выпростался из кабины — ему было не так удобно, как Рогозову, выбираться пришлось чуть ли не целиком, и стрелять надо было слева, справа — кабина, он приладился к ружью и уже было навел зернышко мушки на оленью грудь, как, разметав воздух в клочья, заставив встряхнуться деревья, громко ударил рогозовский «артбалет». От звука выстрела у Мити неожиданно лязгнули зубы.
Было видно, как пуля вошла в вожака, продырявив ему грудную клетку слева — там, где находилось сердце, вбила в оленье тело клок шерсти, обожгла горячим дымом. Зверь в первый миг не понял, что с ним произошло, вздернул голову — глаза у него были злыми, искрящимися от фиолетового света, совсем коровьими — надо же! Хоркнул тихо, оглушенный ударом. В следующее мгновение новый жакан прошел совсем рядом с сердцем, застрял в хребте, опалил оленя неведомой страшной болью, хорканье перешло в крик, с заиндевелой светлой морды посыпались в снег мелкие брусничные капли, потом, прорвавшись, хлынули густо, разом, вызывая у стрелков озноб и сочувствие — подобное всегда вызывает сочувствие, каким бы хищным охотник ни был, — а вот из ран кровь, странное дело, не текла, не могла пробиться — пули прочно заткнули раны пыжами из драной оленьей шерсти.
Зверь вскинулся на дыбы, задирая передние ноги к деревьям, кромсая копытами воздух, счищая сучки и корье, хрипя, заклиная небо, чтобы не посылало больше грома и секущего жуткого огня, но надломленный пулей позвоночник не выдержал и зверь рухнул на колени.
Хотя, прежде чем рухнуть, он поймал своим телом третий жакан — Рогозов не удержался, перезарядил ружье и выстрелил еще раз, снова целя в сердце. Но олень уже падал, и пуля прошла мимо сердца.
Второй, испугавшись, взвился прыжком в воздух, ловко, словно циркач перевертываясь на лету, распластался над снегом в полете, разрезая телом пространство, и Митя ударил ему уже вдогонку, почти неприцельно. Пуля выдрала клок мяса на ляжке, и ноги зверя по самые копыта окрасились кровью.
— Стрелок, — недовольно пробурчал Рогозов, — только в тире жестянки щелкать, — и когда Митя Клешня хотел выпалить во второй раз, остановил его, повысив голос: — Не жги патроны! — Добавил: — Все равно он от нас не уйдет, через сто метров от потери крови выдохнется.
— А тогда чего же сам три патрона потратил на вожака?
— Но то же был вожак.
След умчавшегося оленя был густо обрызган алым — такая полоса даже в непросветно глухую ночь бывает хорошо заметна, потому Рогозов и был спокоен: действительно, через сто-двести метров зверь пробьет грудью чарым, запрокинется на спину и задерет в небо копыта.
А вожак был еще жив, он шумно дышал, выбивая из себя фонтаном кровь, поднял голову, засипел прощально и, словно человек, обвел взглядом небо, зацепился глазами за солнечный холодный катыш, проскользил по залепленным снеговыми нашлепками сосновым и пихтовым макушкам, напрягся в последнем крике и ткнулся головой в собственную, уже застывшую и ставшую окаменелой, покрытой блестящим алым льдом кровь.
— Быстро его в кузов! — скомандовал Рогозов, выбил из стволов в ладонь пустую теплую гильзу, вставил новый патрон. Второй патрон уже был загнан в ружье — перезаряжать свой «артбалет» Рогозов умел на удивление скоро.
Заваливать оленя в кузов — дело плевое. Было б что заваливать.
Второй олень действительно ушел недалеко, Рогозов был прав. Минут через семь они настигли его, подивились: на мелкой, забусенной кровяными брызгами полянке этот рослый зверь крутился по-собачьи, стараясь губами дотянуться до раны, хоркал сипло, мучался, не понимая, что же его так злобно кусает, не дает покоя, лишает сил и высасывает последнюю кровь, что?
— Посмотри на свою работу, орел, — Рогозов недовольно приподнялся на сиденье, потом неожиданно ловко — вот что значит охотничий азарт, подобранность мышц, натянутость нервов — просунулся в проем дверцы и с маху, почти не целясь, выпалил. Угодил точно — олень мгновенно надломился и, продавив телом чарым, затих в снегу.
А по лесу уже неслось, неслось тревожное, хриплое, пугливое хорканье, взвизги самок, треск сучьев, хлопки сбитых с деревьев и шумно падающих наземь твердых нашлепок снега, запаренное дыхание, скрип. Даже гудение мощного мотора не могло заглушить эти звуки.
— Вперед! — ткнул ладонью в ветровое стекло Рогозов. — Стадо уходит!
— Не уйдет, — бормотнул Митя Клешня сипло. — Не дадим.
Взревел мощный вездеход, пошел пластать под себя лесок. Деревья тут тощие, хрупкие, ногой подшибить можно, не то что машиной, с легким покорным кряхтеньем валились они под железное днище, и Клешне невольно чудилось: сидит он за рычагами танка, в боевой атаке находится. Вот ведь как воспламенился Митя Клешня. Вдавился он в сиденье, завозил руками, дергая послушный вездеход то влево, то вправо.
— Не балуй! — прикрикнул на него Рогозов, словно на маленького, а Мите сделалось обидно: чего это Рогозов раскомандовался? Если что, он с ним церемониться и чикаться не будет — поступит, как с желтоглазым телеграфным столбом, с этим… с Воронковым. И Рогозов, словно бы что почувствовав, проговорил уже мягче, душевнее, просяще: — Ровнее держи, пожалуйста.
Вот это другой разговор. Митя Клешня губы растянул в удовлетворенной улыбке, подмял машиной кедришко, с которого посыпалась, залепляя ветровое стекло, промерзлая мертвая хвоя, свалилась, глухо стукнувшись, хилая бессемянная шишка, — вот это другое дело! Почувствовал, как гусеницы перегрызли костяной от студи ствол, размочалили его на волокна, — вот это другой разговор!.. Если бы всегда Рогозов так вот речи свои вел, просяще, ласково, с чувством, душа в душу жили бы.
Стадо махом одолело лесок, выскочило на болотную равнину. Если в чахлолесье вездеход не поспевал за оленями, то на равнине он мигом взял свое: олени, увязая в снегу, в кровь обрезаясь о чарым, вязли, спотыкались, иногда заваливались набок и, подгоняемые страхом, поднимались вновь, окутывались беспомощным затравленным дыханием, ныряли в снежные бурты, надутые в низины ветром и ничем от равнины не отличимые, тонули в них, не зная, куда бежать.
Обреченным сделалось стадо — никуда не скрыться от беспощадного железного зверя.
Вот один олень, вернее, олениха, комолая важенка с гладкой, изящно заточенной к носу головой, рухнула в снег, угодив чуть ли не под самые гусеницы вездехода, прядая потными, тут же покрывающимися белым снеговым куржаком боками. Вывернула голову, моляще глядя на людей… Но выстрел Рогозова насквозь проломил череп. Важенка даже не дернулась, покорно легла в чарым. Еще один выстрел — и еще одна важенка, остановленная на бегу, подпрыгнула по-козьи, несмотря на затравленность и усталость, ловкая и изящная, завалилась на спину, застригла воздух длинными тонкими ногами, не понимая, за что ей такая боль, кому она могла причинить вред. Приваренный кровью к снегу, мех мешал ей, не давал подняться, она выдирала его клочьями из собственной спины, мучалась, стонала, плакала, изгибалась, пока выпрыгнувший из вездехода Рогозов не разбил ей прикладом голову. Отер окровяненную, с прилипшим мехом железную пластину приклада о шкуру важенки.
И снова рев мотора, лязганье траков, треск снега и льда, крахмальный скрип под днищем — шел лихорадочный гон.
В кабине пахло пороховой кислятиной, жженой шерстью — горели самодельные пыжи, бумага, одуряюще пахло свежей кровью.
Ложились, буквально вбивались от выстрелов в снег олени, кровянили девственную белизну, ломали щелястыми, с застрявшими в раздвиге каменными ледышками, снежным крошевом, мхом копытами чарым, хоркали, взвизгивали обреченно, по-собачьи — ни разу Митя Клешня такого визга у оленей не слышал, вот диво, — дыбили загривки, пытаясь сопротивляться, и умирали, понимая, что все равно жизнь теперь и всякое сопротивление бесполезны.
— А не нагорит нам за такую охоту? — спросил Митя Клешня, когда пятнадцатый или шестнадцатый олень был брошен в кузов, поморщился досадливо, глянув в заднее зарешеченное оконце: весь кузов был в крови, в ошмотьях шерсти и багровых наледях — мыть машину придется, по зиме хлопотное дело. — Истребление ведь.
— Какое такое истребление? — выкрикнул недовольно Рогозов, вытряхивая в ладонь латунные стакашки — гильзы многоразового пользования, которые он снова набьет порохом, дробью, выковырнет просеченный бойком капсюль и вставит новый, и так до бесконечности, пока гильзы не прогорят до дыр. — Какое такое истребление? Эти олени — ничьи. И государству они помеха. Оленеводы на севере их бьют почем зря: самцы из стада важенок уводят, урон от них сплошной.
Следующим они нагнали лося. Сохатый был некрупным — молод еще, вислогуб и соплив, раз попал в оленье стадо; таких молокососов, судя по следам, было три, — этот вымахнул из снега, стал брать влево, норовя уйти от погони.
— Не уйдешь, врешь! — стиснул зубы Митя Клешня, будто настоящий фронтовой танкист. — Не с-с-смоешьси-и, падла-а-а… Уть, сопатый-сохатый!
— Не зевай, не зевай, — Рогозов, как заметил Митя Клешня, находился в состоянии не то чтобы возбуждения, нет, а какого-то сладкого опьянения — все это поселилось в нем в те минуты, когда они убили первую важенку — ту, что сама свалилась под гусеницы, вытеснило прочь из души, из мозга, из жил все остальное, и теперь — было понятно — Рогозов не остановится, пока не перебьет все стадо. И горе тому, кто неожиданно поднимется встречь, попытается схватить за руку, образумить — всадит пулю в этого человека, кем бы тот ни был, — состояние у Рогозова такое. Охота есть охота, это сладкое, пьянящее действо застит все, и если человек находится во власти его, если неуправляем — остановись любой, не подходи.
— Держи след за лосем! — прохрипел Рогозов. — Левее возьми, ну! Стрелять неудобно.
Но лосенок, хоть и несмышленышем был, а оказался упрямым и сообразительным — все более забирал в Митину сторону, уходя от смертельных черных зрачков рогозовской двухстволки. Шла смертная яростная игра, ставка в которой с обеих сторон была одна — жизнь лося-маломерка. А маломерок неутомимо трясся по снегу, вскидывал по-телячьи зад, крутил затравленно мордой, задирал ее на бегу вверх, роняя на снег пену, выкатывал налитые кровью глаза, старался зацепить попыхивающим светлым искорьем взором вездеход, понять, чего людям от него надо, хрипел и месил копытами снег.
Никак не поддается сохатый, не хочет уступить. А чего сопротивляться-то, все равно это физкультурное состязание проиграно, как ни фыркай, как ни крути башкой и не свети глазами! Митя Клешня, увидев, что сохатый правит в очередной пятак чахлолесья, взял круто влево, чуть ли не под прямым углом, и лось-несмышленыш тоже взял влево и подставил под выстрел темный заиндевелый бок.
— Хорошо! — одобрительно пробормотал Рогозов, вскидывая ружье.
Митя Клешня на секунду даже сжался: сейчас Рогозов жахнет. И, возможно, из двух стволов — лося валить надо наверняка, чтоб не трепыхался, никуда не бегал больше. Митя знал, почему Рогозов не хотел упускать сохатого («сопатого»): если бы это был олень, он плюнул бы на него и погнался за стадом, за всеми одиночками ведь не поспеешь. Оленье мясо хоть и вкусное и мало чем отличается от говядины, но когда оно, сваренное, выставлено на стол, смотреть на него бывает противно и есть противно: коричнево-черное, непривычного цвета, будто дохлятина, с тундровым запаренным запахом — от мха, наверное, эта вонь, от мха и постоянной беготни, шараханий в сторону, от комарья, которое жалит смертно, без устали, живого оленя часа за три, если не отбиваться, запросто слопать может. И вода на севере, где водятся олени, — талая, ледяная, нет в тундре воды нормальной, из облака пролившейся, имеется лишь только эта преснятина, всех солей, привкусов, а заодно и микробов лишенная, — от застойной воды запаренность и дух худой, от мха и воды.
Строганину из оленины кочующие зыряне делают мастерски — выморозят ее до сталистого блеска, натешут мелко ножом и прямо с холода, дымную, на стол — это блюдо самое отменное, вкусное, лучшее, что можно приготовить из оленины, — Митя Клешня испробовал, знает о нем не понаслышке.
А вот в вареве или в жареве оленина не совсем хороша. Другое дело лосятина — нежна, светла, сладка, и борщ из нее можно приготовить, и котлеты навертеть, и с картошкой натушить, и в пирог мелконакрошенную с луком запечатать. Вот почему Рогозов не хотел упускать сохатых.
Громко, с отдачей звука в кабину, ахнул выстрел, следом, почти слившись воедино с первым выстрелом, — второй. Лось завалился на колени, выгнул жалобно, по-коровьи, длинную, чуть огорбатевшую к холке шею, будто спросить хотел: «За что?», потом подмял собственным весом ноги — Митя Клешня даже вздрогнул, услышав страшный костяной хруст, — врылся мордой в снег.
— Вот это добыча! — выкрикнул Рогозов азартно. — Это уже пища! — он словно бы помолодел в этой охоте, был потным, с живым блеском во взоре, с разгладившимся, смягчившимся лицом. — Давай попробуем в кузов завалить… Давай, Митя.
Редко, очень редко он звал приемыша по имени, наверное, только в самые сердечные, откровенные минуты, и Митя Клешня всей душой отозвался на этот призыв, весело вымахнул вслед за Рогозовым из вездехода на снег.
Лось не то что олень — лось тяжелый, и завалить его двум людям в кузов не под силу, тут целая бригада нужна. В быстро остывающем могучем нутре сохатого что-то скреблось, гукало, сипело — видать, работало сердце, легкие, еще что-то, хотя сам он был уже мертв.
— Поспешай, поспешай! — подогнал Митю Клешню Рогозов. — Время идет, стадо исчезнуть может.
И так они силились завалить «сопатого» маломерка в кузов, и этак, кряхтели и потели — все бесполезно: лось только задирал кверху стесанные желтые копыта, каменел на глазах — скоро совсем гнуться не будет, а в кузов заваливаться не желал — тяжела была добыча. Митя Клешня суетливо хлопал себя, словно птица, локтями-огузками по бокам, переживал: что же делать с «сопатым»-то, а, что делать? Рогозов, несмотря на азарт, потное, запаренное гоном лицо и нетерпеливую дрожь в теле, действовал спокойно и сноровисто. Достал из кабины веревку — была прихвачена из дома, — быстро скрутил ноги сохатому, вначале попарно, затем стянул вместе задние и передние, проверил, прочна ли скрутка, потом, задыхаясь и кряхтя, они кое-как, через силу, помогая себе коленями, накинули скрутки на буксирный крюк, для страховки сдавили еще пару раз веревкой, спаяв лося воедино с железом. Оставлять сохатого здесь, где ухлопали его, было нельзя — могли прийти волки, и тогда со сладким жаревом-варевом пришлось бы распрощаться — даже отбитый у волков он уже ни на что бы не годился. А так он будет скрестись хребтом по снегу, портить себе шкуру — и, если повезет, доскребется до заимки. Шкура будет дырявой, в лохмотья обратится — плевать! Шкура им не нужна. Дома ее полно, печь ею топить можно. Но если повезет и дальше и они добудут еще одного, то его придется наскоро разделать: второго буксирного крюка, за который можно было бы прицепить тушу, нет.
Тронулся вездеход, и сзади корябая обрубками рогов чарым, сдирая себе шерсть и кожу, стесывая отвислые, красные от крови губы, потащилась лосиная туша с печальной крупной головой.
Вездеход снова кинулся в погоню, и снова зазвучали выстрелы, частые, расчетливые, — приноровились они, редко уже какая пуля проходила мимо.
Они все-таки настигли второго сохатого — повезло, — это был уже не «сопатый», а настоящий взрослый лось, горбатомордый, тяжелый, усталый, с темным потным крупом — жар гона не успевал схватывать иней, напуганный, — и сбили с ног на удивление быстро: сломался зверь от одной пули. Развалили его, теплого, на несколько частей, кости порубили топором, шкуру, наспех срезанную и в нескольких местах посеченную ножом, бросили и, не потерявшие азарта — наоборот, еще более разгоряченные, не знающие угомона, влекомые сладким чувством стрельбы, гона за добычей, ошалевшие от щекотного запаха горелой селитры, понеслись дальше.
«Хлоп», «хлоп!» — два выстрела, прозвучавшие чуть ли не в унисон, слиплись, стали дуплетом, — угодили в цель, и в снегу закувыркались еще два зверя. Один, а точнее одна — комолая, с точеной благородной шеей и узкой мордой важенка, рядом с нею лег олень-подросток, видать, сынок, потомство важенки. Когда грузили добычу, Рогозов вдруг настороженно блеснул глазами, вытянул шею, вглядываясь в щемящую высь.
— Чего? Чего случилось? — забеспокоился Митя Клешня, заволновался неизвестно почему, ощутил в себе некую заморенность: вспомнился Воронков. Что-то слишком много крови на сегодняшний день. — А?
— Мотор, похоже, какой-то работает. Не пойму.
— Да? — Митя Клешня тоже напряг глаза и слух, стараясь уловить далекий гул, стащил с головы шапку, обнажив рыжастую голову, вздохнул, отзываясь на какую-то свою потайную думу, помотал отрицательно головой. Нет, наш движок только и громыхает. Да и кто тут может быть, кроме нас, а? Какая еще машина?
Рогозов взглянул на Митю Клешню недоверчиво, пот на лбу и щеках у него застыл, превратившись в ледышки, но Рогозов не замечал их, продолжал прислушиваться: не верил ни себе, ни приемышу.
— По снегу только вездеход и может корябаться. — Митя Клешня натянул на голову шапку и ткнул носком катанка в блесткую, догладка обработанную снегом гусеницу. — Исключено, чтоб другая машина была. Кроме этой коровы, — снова ткнул катанком в глухо звякнувший под ударом трак, — на полтыщи верст ни одной такой. Ахр-ря! Автомотовелофото какое-нибудь? Газик вшивый, с лысой резиной, зилок? Ха! Да они тут же на брюхо сядут — больше пяти метров по снегу не проедут. Самолет? Его дела в небе, а не на земле. — Клешня увлекся собственной речью, он сегодня в себе что-то новое почувствовал, такое, чего не было в нем раньше, отсюда и раскованность его. Он нужность свою, прикаянность, даже более — крайнюю необходимость собственную почувствовал, вот в чем секрет. — Да и не разглядит он нас с верхотуры. Человеки — козявки небось для самолета, а «атеэлка» — маленький жучок, во-о-о какой сверху — он свел вместе клешнявку, — чуть более дробины.
Нахмурился Рогозов: некстати Митя Клешня про самолет сказал — Рогозов собственную маету с покалеченным «дугласом» вспомнил.
— Вертолет, можа? — предположил тем временем Клешня. — Этот стрекозел — да-а, он где угодно ходить способен. Но опять же — какое ему дело до нас, а? Да и вертолетов-то — их два всего тут и имеется. И дел у них столько… — Митя тронул Рогозова за рукав. — Поехали, а?
Рогозов, продолжая прислушиваться — не раздастся ли снова рокот машины, вязкий и далеко слышимый в стеклянном морозном воздухе, медленно наклонил голову — почудилось, наверное. Ничего не слышно. Приемыш прав — надо ехать.
А стадо тем временем ушло далеко — страх гнал их безостановочно, стелились олени над землей, хватая широко открытыми красными ртами воздух, падая, стремясь оторваться от страшного преследования, нырнуть куда-нибудь в тихое потайное место, где никто бы их не сумел найти. Но не дано было отыскать потайную тишь: сзади снова неумолимо залязгали железные гусеницы, застонал-завизжал смерзшийся снег, запахло маслом, порохом, бензином, ружейной сталью — духом беды и гибели.
Снова ахнул выстрел, просек лопатку рогатому самцу, тот, подпрыгнув, выстриг костлявыми ногами воздух, вымочил снег кровью и по инерции, уже беспамятный, ничего не видящий, с заваленной книзу мертвой, хотя и выбивающей из ноздрей тепло, мордой продолжал бежать некоторое время перед вездеходом, взбрыкивая ногами, высоко приподнимая зад с игрушечным заячьим хвостиком. А потом рухнул и не шелохнулся — чуть не наехал на него Митя Клешня, не помял гусеницами, едва успел отвернуть в сторону.
Не-ет, никогда он не забудет сегодняшней яркой охоты, азарта, этого сумасшедшего гона, пальбы, послушной верткой машины, умной, словно человек, и преданной, словно собака, — жаль будет с нею расставаться. Может, не уходить с буровой, а? Что-то страшно сделалось Клешне.
Сцепив зубы, он подал «атеэлку» поближе к поверженному бегуну, сбросил газ и тут же отчетливо услышал мерный стук, характерно-одышливый, четкий, крикнул:
— Вертолет!
— А я чего тебе говорил? — Рогозов напрягся. Произнес жестко: — Не трясись только. Вертолет нам ничто. Может, мы мясо для твоих буровиков добываем… Такое может быть?
— Не может, — пробормотал Клешня, — продукты нам этот стрекозел и доставляет, он все знает, — о вертолете приемыш говорил, словно об одушевленном существе.
Олени — это ерунда… А вот лоси — это уже серьезно, за них крепко достанется.
Рогозов приоткрыл дверцу и, горбя спину, кряхтя, — стариком сразу стал, хотя только что молодился, азартным, энергичным был, — высунулся наружу. Мгновенное превращение Рогозова еще больше нагнало на Клешню неясной тоски, он хотел было крикнуть Рогозову: «Не надо высовываться! Узнать могут!» — а толк от этого крика какой? Вездеход есть только в корнеевской бригаде, ни у кого другого нет.
А кто за рычагами вездехода ныне дежурит, на педали лапами нажимает? — это узнать проще пареной репы. Гражданин Окороков, по прозвищу Митя Клешня, вот кто.
Задрав голову, Рогозов следил за вертолетом. Мите Клешне снизу был виден его щетинистый седой подбородок, острый кадык, костлявая худая челюсть, вязаный теплый шарф, обмотанный вокруг шеи. Подумалось вдруг: а если он сейчас скрутит Рогозова, сдаст его вертолетчикам, простят его власти за битье лосей и оленей, за изувеченного Воронкова или не простят, а? Вряд ли простят. Выходит, сегодняшний день он не выиграл, а проиграл. Почувствовал себя сбитым с ног, озноб пронял Клешню: не-е-ет!
— Ну-ка, быстро закинем оленя в кузов, — скомандовал Рогозов, и Митя Клешня, мотнув согласно головой, спрыгнул на снег. Напялив пониже чмалахай, чтобы вертолетчики не увидели лица — хотя к чему это? — в два прыжка очутился у подстреленного рогача, поднатужился, ощерив рот. «Ахр-ря!» — и вот ведь как — если б даже Рогозов не помог, он один бы дотащил самца до вездехода.
— Не бойся, родимый, — с незнакомо-спокойной, немного жутковатой улыбкой утишил его прыть Рогозов, — вертолетчикам до нас дела никакого нет.
Опять запрокинул голову, пробил глазами, словно выстрелом, закопченное, сплошь в пороховом нагаре выпуклое брюхо вертолета, находившегося уже совсем близко, крепко стиснул сухой морщинистый рот, увидев струйчатые пятна масла, сизо-коричневые автоловые пролежни на металлическом животе машины: вертолет старый, худой, летает едва-едва, сбить его щелчком можно…
— Лети себе, родимый, лети, куда летел, — Рогозов вытянул из кармана горсть неизрасходованных тяжелых латунных цилиндриков, потряс, не разжимая пальцев: боезапас был приличным, снова окинул вертолет оценивающим взором, — у тебя своя дорога, у нас своя, и не надо нам перехлестываться. — Втиснулся в кабину, вздернул по-командирски подбородок: — Поехали дальше! Не тронут они нас.
Ошибался Рогозов — тронули. Когда догнали стадо и Рогозов изготовился к стрельбе, то снова увидел висящий над самой машиной вертолет: маслянистое пузо вот оно, побренькивает, дрожит что-то в нем, растопыренные пуговки колес хорошо видны, резина новая, недавно надетая, в волнистом рисунке протектора застрял снег. Что ощутил в эти минуты Рогозов? Усталость, покорность, готовность отвечать за проступок? Или, напротив, нежелание поддаться испугу? Он ведь и в прошлом старался не поддаваться этому обидному человеческому чувству…
Опасно завис вертолет над железным земным механизмом, очень опасно: и Рогозов и Митя Клешня одновременно ощутили желание расправиться с этой старой машиной.
Оленье стадо, воспользовавшись заминкой, попыталось оторваться от «атеэлки», и тогда Рогозов, озлясь, навскидку, почти не целясь, выстрелил. Попал в важенку. Попал, но не свалил: жакан полоснул по правой задней ноге, по скользящей содрал клок кожи; важенка, подброшенная ударом свинца, прыгнула вперед и растворилась в стаде.
— Тьфу, черт! — выругался Рогозов и с ненавистью воззрился на грязное вертолетное пузо. — Ах ты падаль! — голос его натянуто зазвенел, стал опасливо громким, заведенным, чужим. В следующий миг Рогозов совершил то, отчего Митя Клешня сжался в клубок: Рогозов вскинул ружье и, приподняв неуправляемую, будто нервным тиком стянутую верхнюю губу, выстрелил в вертолет. Даже сквозь тяжелый проволглый гул вертолетного двигателя, сквозь рокот вездеходного мотора было слышно, что жакан попал в цель — пуля звонко шлепнулась о металл, плющась, давя заклепки, дырявя дюраль.
— Зачем? — Митя Клешня даже за голову схватился, лицо стало серым.
— Чтоб не лез не в свои дела, — прохрипел Рогозов заведенно, выбил израсходованные патроны на дно кабины, загнал в черные отдушины стволов новые, — чтобы знал дядя — шутить с ним не будут.
— А если собьем?
— Еще лучше будет, дур-рак, — выкрикнул Рогозов, высунулся с ружьем наружу, — свидетелей тогда песцы за милую душу вместе с потрохами и ботинками съедят. Понятно тебе?
Вертолет после выстрела начал проворно набирать высоту, ложась набок и делая крутой вираж. Рев мотора сделался еще более громким, назойливым, опасным.
— Всю охоту, сволочь, испортил, — выругался Рогозов и проводил жадным взглядом оленье стадо.
Понимал Рогозов: надо бы и от вертолета оторваться и оленей догнать — два дела сделать, но как? Мешают все-таки летуны здорово.
— Давай вперед, не бойся! — скомандовал он Мите Клешне, проскользил стволом ружья по небу, снова беря вертолет на мушку. — Сейчас мы тебя, голубчика, учить будем, чтоб нос в чужие дела не совал…
— Ахр-ря! — то ли чихнул, то ли выкрикнул Митя. — А нас… Нас за это ведь посадят!
— Заткнись! — грубо, по-площадному (ну, граф!) выкрикнул Рогозов, нажал пальцем на одну спусковую собачку, потом на другую. Грохнуло подряд два выстрела, и оба — это точно — угодили в цель. Вертолет, похоже, даже поддели, чуть ли набок не завалили эти два выстрела. Рогозов снова выбил из стволов гильзы, вогнал новые патроны, с треском захлопнул ружье.
У Мити руки дрожали, сделались неверными, потными — и куда только подевалась его давешняя ловкость? — «атеэлка» шла рывками, дергалась, уходила от оленьего следа то влево, то вправо… Он готов был взять весь сегодняшний день назад, вернуться в утро, без задержки промчаться мимо малыгинской кооперации, не думая ни о каком «зеленом змие», мирно поговорить с Воронковым и угостить его пряниками, а вместо охоты завалиться спать, прислушиваясь сквозь сон к недалекому, ставшему таким привычным, даже домашним рокоту работающей буровой.
Эх, вернуть бы все это назад, отработать время вспять — и он прожил бы этот день по-иному. Совсем по-иному. Но не дано было — вот и тряслось у него что-то внутри, сдавливало дыхание; лицо его, широкое и полное, как только что вынутая из печи коврига хлеба, неожиданно заострилось, словно у мертвеца, черты сделались мелкими, неприметными, глаза выцвели, совсем стали маленькими, как конопляное зернышко, линялыми — все в нем начало сдавать.
— Ровнее веди машину! — прохрипел Рогозов, и Митя Клешня, подстегнутый этим задавленным, лишенным тепла и жалости криком, на мгновенье выпрямился, взор его прояснел, и он увидел совсем недалеко от машины загнанное оленье стадо, которое уже не могло бежать — плелось, обреченное, оглушенное стрельбой, грохотом моторов, вонью, болью, страхом, еле-еле тащилось оно по чарыму. Не стадо это уже было, нет, а дохлое, выжатое до последней кровинки-жиринки, ходячее мясо, и только. Мясо, что и в пищу-то, наверное, теперь не годится.
Вертолет снова сделал круг над «атеэлкой» — было понятно, что летчики предупреждают стрелков, требуют прекратить гон, стрельбу — естественно, они засекли вездеход, и теперь седокам-пассажирам, любителям оленины-лосятины несдобровать — ответить им придется, перед судом предстать, вот так. Если за лосей-оленей стрелки штрафом могут отделаться, то за пальбу по вертолету — вряд ли. Затрясся Клешня, захныкал, кривя лицо, не обращая внимания на грозные взгляды Рогозова: жаль было Мите себя и свою загубленную жизнь.
Хотел прикрикнуть на него Рогозов, да не стал — бесполезно это было, приемыш от страха уже потерял контроль над собой и поэтому не уйти им, не оторваться от преследователей — все, надо ставить точку!
Рогозов считал — еще с давней поры, с первой империалистической войны, что искусство проигрывать — не менее важное и трудное, чем искусство одерживать победу. Побеждать могут разные люди — с совершенно различными характерами и биографиями, с разной военной подготовкой и боевым даром, а вот достойно проигрывать, сохранять в себе крепость духа, не чувствовать себя расплющенным, смятым, уничтоженным — такое дано только сильным. Рогозов считал себя сильным человеком — и имел на это все основания.
Вертолет снизился, прошел над самой машиной, не боясь никаких выстрелов, разметал, рассеял в разные стороны оленье стадо — звери побежали кто куда, и это окончательно добило Рогозова: гоняться за каждым оленем в отдельности — уже не охота, а пустая трата времени, беготня.
Взревел гулко и мощно мотором вертолет: он предупреждал…
— Предупреждаешь? — прохрипел Рогозов и вдруг резко выкинул руку в распахнутую дверцу, сложил пальцы в общеизвестную комбинацию. — На-кось, выкуси! Видел это? Видел?
И когда вертолет снова сделал круг и опять прошел низко над «атеэлкой», Рогозов выставил из кабины ружье, будто зенитку, сделал еще два выстрела. Он словно бы с ума сошел, Рогозов, — может, это и есть на самом деле? — костлявое лицо его полыхало темным кирпичным пламенем, глаза, злые, пьяно светящиеся, буквально выкатывались из-под бровей, верхняя губа нервно дергалась, обнажая прочные, древесного цвета зубы, — страшен был сейчас Рогозов.
Мите Клешне показалось, что последние два жакана, угодившие в вертолет, нанесли ему какой-то ущерб, как бы рану. Словом, то, чего раньше не было. Тело вертолета, будто нечто живое, пробила дрожь, сквозь рокот моторов проклюнулся странный звон, хруст, словно в этой умной и сильной, хотя и старой, машине что-то отломалось, шлепнулось на дно железного брюха.
В следующий момент Мите Клешне показалось, что из-под вертолетного винта выхлестывает дым, слабый и пока что неприметный, прозрачный, лопасти, завращавшись быстрее обычного, начали рубить, уничтожать этот дым — примету катастрофы, у Мити что-то сразу осыпалось внутри, словно холода ударили: осенний лист начал падать, дробью заскакала зрелая ягода, сбитая ветром, — затряс Митя плечами в страшном ознобе, показалось: рухнет сейчас вертолет. Но нет, машина резко пошла вверх, становясь сразу невидимой, звук ее стал тише и на несколько минут вроде бы исчез совсем — слышен был только грохот собственного Митиного сердца да звяканье металла «атеэлки», и всё — тишь самая настоящая наступила, но вдруг вертолет, появившись впереди, пронесся совсем низко над «атеэлкой», из-под закопченного смрадного пуза на вездеход выплеснулась прозрачная водянистая простыня, с грохотом прошлась по железному верху кабины, густо протекла в кузов, сквозь приотворенные двери и окна просыпалась в кабину. Митя Клешня не сразу понял, что это такое…

Глава двадцатая

Все течет, все изменяется – свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет.
Виктор Астафьев

Проснулся Владимир Корнеев с ощущением какого-то сосущего холодка, поселившегося в нем, сжимающего горло, выбивающего мелкую, покалывающую сыпь на коже. Но вот какая вещь — вместе с сосущим неприятным холодом он почувствовал облегчение. Наконец-то закончилась, пришла к логическому финишу вся эта история, оступись в которой он хотя бы чуть-чуть — и голову себе мог бы сломать. Ведь узнай о его связи с Валентиной кто-нибудь в обкоме партии, сразу бы нагоняй получил, и показался бы тогда ему белый свет с копеечку.
«Эх, Корнеев, друг-товарищ незабвенный! — он невольно зевнул. — Не новое все это. Да и пора ныне не та — за такие вещи сегодня на ковер не вызывают, в крайнем случае пожурят легонько — и аминь!» Скосил глаза в сторону, увидел в предутреннем мраке Валентину, лежащую рядом, улыбнулся, почувствовав в груди знакомое нежное тепло. Дотронулся ладонью до обнаженного гладкого плеча, с которого соскочила шелковая бретелька, и этого почти невесомого прикосновения было достаточно, чтобы Валентина проснулась. Вначале задрожали, разжимаясь, ресницы, потом он увидел ее глаза, в них возникло что-то живое, яркое, обдало Корнеева горячим светом.
— Доброе утро! — шепотом произнес он.
— Действительно доброе, — Валентина потянулась. — Который час?
— Еще есть время.
— Чтобы бросать камни. Чтобы собирать их… — Она наморщила лоб. — Что там еще в Библии сказано?
— Не помню, — пожал плечами Корнеев. Ему неожиданно сделалось стыдно: одичал в своей работе, ничего-то он, кроме чертежей, схем, геологических разрезов и выкладок не знает. Приподнялся на кровати.
— Чего это вид у тебя такой гордый сделался? — насмешливо поинтересовалась Валентина. — Орел на скале.
— Да я все о своем думаю.
— Ты все-таки решил уйти к Татищеву?
— Не знаю. Ответа я пока не давал.
Оделись быстро, без лишних слов.
Выйдя из номера, по длинному, мрачноватому коридору, застеленному толстой темной дорожкой, попали на широкую деревянную площадку, заставленную кадками с пальмами, — вестибюль этажа, где за старым письменным столом, несколько не соответствующим дорогой обстановке гостиницы, сидела дежурная.
Дежурила сегодня аккуратная строгая женщина в очках, обрамленных блестящей латунной оправой, с гладко зачесанной седой головой — ее Корнеев знал еще по прошлым приездам, — кажется, дежурную звали Аделаидой Григорьевной. Да, точно, Аделаида Григорьевна!
— Доброе утро, Аделаида Григорьевна, — стараясь придать своему голосу как можно больше беззаботности и одновременно тепла, любезности, поздоровался Корнеев.
Та внимательным, спокойным взглядом окинула Корнеева с головы до ног, задержавшись почему-то на носках его начищенных, излучающих радужный блеск ботинок, потом строго посмотрела на Валентину. Собственно, Аделаида эта, возможно, и не была такой строгой, но очень уж много официальности, какой-то вежливой ледяной озабоченности вносили в ее облик чиновничьи очки. А с другой стороны, почему бы и нет — она ведь была на службе. Корнеев не удержался, подумал с некоторым раздражением: «Словно в микроскоп рассматривает!»
Взгляд Аделаиды сделался строже: чем-то ей не понравилась Валентина… А может, эта гостиничная блюстительница, эта крепость в очках, сама неприступность, будь она неладна, усекла, в чем суть? Если усекла, то дело худым концом может обернуться: сообщит администрации, а там сидят ребята ретивые, хлебом их не корми — дай поразвлечься, живо настрочат цидулю на работу, обвинят во всех смертных грехах, аморалку припишут. И пойдет, и пойдет вертеться колесо.
Но пока ничего этого не было, пока Аделаида строго и холодно рассматривала Валентину.
— Вот… Позавтракать собрались, — пробормотал Корнеев сконфуженно, без должного, так сказать, энтузиазма.
Аделаида на это бормотание — ноль внимания, и тогда Корнеев, которого словно бы озарило провидение, засунул руку в карман и ловким бесшумным движением извлек новенькую несмятую пятерку — «хрустик», положил на низкий колченогий стол, который давным-давно пора было пустить на растопку.
— Это вам на конфеты, — обретая учительскую учтивость, проговорил он, — в честь предстоящего Нового года.
До Нового года было еще ой-ой сколько времени.
Взгляд богини Аделаиды смягчился, она коротким деловитым движением выдвинула из стола ящик, смахнула туда пятерку.
— Благодарю вас, — поклонился Корнеев вежливо. Честно говоря, благодарить должен был не он, а Аделаида Григорьевна.
— Ну и нравы! — уже в лифте вырвалось у Валентины.
— Зато можно жить спокойно. А спокойствие, оно, знаешь, всегда оплачивалось и будет оплачиваться деньгами. И вообще, — Корнеев задумчиво притиснул палец к губам, — человек обретет настоящую свободу и настоящее спокойствие, когда у него есть деньги. Раз есть деньги — значит, их надо тратить. Чтобы жить спокойно и свободно.
— Эх, ты, грешник-грешник, — вздохнула Валентина. Похоже, Аделаида — воплощение кристальной и моральной твердости — произвела на нее впечатление. Распахнула сумочку, где было зеркальце, заглянула в яркий солнечный овал, ловя глазами отражение.
— Точно. Грешник я, — согласился Корнеев.
Вышли на улицу. Завтракать в эту пору лучше всего было в кафе на улице Горького, которое открывалось на удивление рано — раньше гостиничных буфетов. Кормили там вкусно и дешево. Обслуживали быстро.
Утро над Москвою занималось прохладное, асфальт был грязным и влажным.
Завтракали молча. Валентина думала о чем-то своем. Корнеев, вяло ковыряя вилкой яичницу-глазунью, изжаренную в самый раз, с жидким желтком, с белком, запекшимся до коричневой сухости по краям, размышлял о вчерашнем дне, о потерях и приобретениях, прикидывал, что же принесет день нынешний. Склонился от света над столом, чтобы лицо оказалось в тени. Прислушался к тому, что творилось у него внутри. Замер, ощущая гулкие, встревоженные удары сердца, быстрый бег крови, томление, что у него появилось в мышцах, во всех членах, — кстати, обычное состояние в преддверии нелегкой схватки. А схватка на государственной комиссии сегодня будет нелегкой. Вспомнил о предложении Татищева, подумал, что есть все-таки настоящие люди на свете, которые, находясь на другой стороне баррикад, проявляют и высокое благородство, и великодушие.
Поднял голову и чуть не поперхнулся глазуньей — к их столику шел Сомов. Вот чутье у человека! Сверхтонкое, будто у хорошей охотничьей собаки. А ведь, выходя сейчас из гостиницы, Корнеев подкоркой своей, подсознанием, интуицией определил, что вне гостиницы он вряд ли столкнется с Сомовым. Может столкнуться только в гостинице. И вот тебе раз. Краснолицый, мрачный Сомов, тая в поблескивающих голубых глазах ехидство, приближался к ним.
В следующий миг в мозгу возник вопрос: а знаком ли Сомов с Валентиной? Валентина, проследив за взглядом Корнеева, увидела идущего к их столику Сомова, полюбопытствовала:
— Кто это?
Значит, они не знают друг друга. Валентина появилась, когда «солдат не в ногу», которого не жаловали ни в обкоме, ни в геологическом управлении, паковал свои манатки, скручивал в узлы имущество и вместе с мебелью собирался отбыть в иные веси.
— Да так… один, — неопределенно отозвался Корнеев, — человек с рыбьей фамилией.
— А вид у него, будто он потомок герцога какого-то или попечитель благородного учебного заведения.
— Мир этому столу! — довольно добродушно приветствовал их Сомов, что никак не соответствовало ехидству, столь явно и красочно излучаемому его бурым индейским лицом. — Можно ли к вам присоединиться? — поинтересовался он вежливо. — Не помешаю?
— Не помешаешь, — отозвался Корнеев.
— Не слышу энтузиазма в голосе, — хмыкнул Сомов, — что случилось, собрат по нефтяным мытарствам? Не с той ноги встал? Иль в трамвае, может, кто-нибудь на полу пальто наступил?
— Чувствую себя неважно, — проговорил Корнеев. Валентина бросила на него взгляд. — Давит в груди какая-то ерунда. Будто в тесную одежду меня засунули.
— Температура есть?
— Нет.
— Лучше всего, когда есть температура — хоть бюллетень будет обеспечен. А неплохо бы бюллетенчик заполучить, а? Можно со спокойной душой завалиться в постель, переждать неспокойные времена… И не надо маяться.
Все эти разговоры — кокетство с дамой, не больше, с самим Корнеевым Сомов кокетничать не будет — на сегодняшнем заседании разделает в пух-прах. Корнеев помрачнел.
— Вашему спутнику, — проговорил тем временем Сомов, обращаясь к Валентине (хорошо, что все-таки они не были знакомы, не то можно представить себе, какое пламя вышиб бы из пасти этот змей-горыныч), — сейчас в самую пору градусник под мышку…
Вот и все, вот и показал Сомов самого себя. Корнеев медленно поднялся: завтрак окончен.
— Приятного аппетита! — пожелал он Сомову. Все-таки Сомов не знает меры. Есть вещи, которые нельзя себе позволить. Повернулся к Валентине: — Ты готова?
Та отставила чашку с недопитым кофе.
— Да.
Они ушли, провожаемые насмешливым взглядом Сомова.
— Вот деятель! Человек с рыбьей фамилией, и этим все сказано.
Пошел снег, машины замедлили бег, пешеходы подняли воротники, Корнеев тоже поднял его.
— Даже поесть как следует не дал.
— Зря ты на него взъелся, — заступилась за Сомова Валентина, — нормальный человек. Колючий, правда, но это детали. Если его обработать, постричь, побрить, одеколоном сбрызнуть — сойдет за милую душу.
Они расстались: Корнееву надо было идти на заседание государственной комиссии.
Первым, к корнеевскому удивлению, впрочем, не только его, попросил слово Сомов. В последнее время он редко выступал — языка своего, видно, опасался, резкости, — чаще молчал, наматывая услышанное на ус, а тут его словно бы отпустило — «солдат не в ногу» поднялся и скрипучим коростелиным голосом попросил разрешения выступить.
Председатель госкомиссии кивнул: пожалуйста! Корнеев подумал: сейчас будет мозги вправлять, топтать ногами. «Не к добру он за столик подсаживался, хотел узнать, чем дышу, чего стою на этом свете, какими фактами располагаю. Тьфу!»
— Я хочу поддержать точку зрения Корнеева и возразить профессору Татищеву, — пробил Сомов тишину зала своим размеренным голосом. У Татищева густые клочья волос, венчающие вершину темени, вздыбились, профессор ощетинился. — Никакой страны Тоболии не существует, это миф.
— Вы понимаете, что говорите? — не выдержал Татищев.
— Понимаю, — наклонил голову Сомов и продолжил: — Возьмем, например, промах у горы Соловей. Разве это не убедительное свидетельство того, что подземный континент отсутствует? И наличие нефти определяют совершенно другие вещи. Тоболия — это, если хотите, сон, коли профессор Татищев не желает считать его мифом, — Сомов сделал движение в сторону Татищева. — Об этом говорят, кстати, керны, взятые на других скважинах. В Кузбассе, на Алтае, на реке Минусе.
Сомов сгреб в руку мел, лежащий на столике, быстрыми, точными движениями нарисовал на доске схему, начертил несколько геологических слоев, обозначил каждый из них.
— Вот, взгляните, — он постучал мелом по доске. — Это схема Минусинской котловины. Много камня, много глины, много ненефтеносных пород. Откуда здесь может быть нефть? Что же касается Западной Сибири, то, несмотря на неудачи, поиск, по-моему, надо продолжать. Нефть здесь есть. Есть, хотя в современных учебниках и написано: «Сибирское Зауралье на нефть и газ бесперспективно». Вот одно свидетельство, — Сомов порылся в кармане своего неглаженного, мешком сидевшего на нем пиджака, достал какую-то скомканную бумажку, развернул. — В тысяча девятьсот тридцать втором году техник-керамик Косолапов отправил в Комсеверопуть докладную записку, в которой отмечал некоторые свои наблюдения. В частности, он написал, — Сомов поднес бумажку к глазам: — «У селения Юган каждые пять — пятнадцать минут со дна реки выбрасывается клубок темной жидкости, принимающий в первые мгновения форму выпуклого кверху полушария, затем расплывающегося по поверхности». Это нефть, товарищи, нефть, — Сомов повысил голос, потряс бумажкой, будто мятый клочок был серьезным вещественным доказательством. — И очень высокого качества. Косолапов опросил стариков, те подтвердили, что выбросы горючие, не уступают керосину. Нефть эту собирают, растапливают ею печи, заливают в керосиновые лампы.
— Покажите хотя бы стакан этого керосина, — подал голос профессор Татищев, — и мы поверим, что нефть есть в Западной Сибири.
— Нефть есть в Западной Сибири, она уже найдена, и вы это прекрасно знаете. На реке Шальне. И не стакан можно показать, а, если хотите, даже цистерну, — не меняя размеренного своего коростелиного тона и даже не поворачивая головы в сторону Татищева, ответил Сомов. — Извините за резкость. Шальновское месторождение — красноречивое и весомое тому доказательство. От Шальны до Югана — добрых восемьсот километров, не меньше. Вот здесь нефть и надо искать, здесь она залегает. Юган и Шальна — это крайние, полярные точки, граница нефтяного региона. Малыгино, интересы которого защищает Корнеев, в самом центре этого региона.
Иногда мы злимся на человека, нам не нравятся его неприятная внешность, неловкие манеры и необычная речь, но потом вдруг случается, что это неприятие идет на спад, и мы чувствуем уже вину перед человеком, которого — надо же! — еще вчера терпеть не могли, он уже не кажется неловким и неудобным. Все это оттого, что возведен некий психологический мостик, наступила пора взаимопонимания — и бывшие недруги становятся друзьями. Хотя не навсегда — лишь на некоторое время, чтобы снова сделаться недругами. Выступил Сомов в защиту Малыгина и зауральской нефти, — и… Корнеев протер пальцами глаза, помассировал виски, ощущая, как едва приметно бьются там плоские легкие жилки, невольно расчувствовался.
— Поиск нужно сосредоточить на малых участках, имеющих благоприятную геологическую структуру, — заканчивал тем временем свое выступление Сомов, — надо бросить туда всю технику, все буровые бригады, а не изымать их… И результаты, они будут, обязательно будут.
— Очень хорошо — кинуть иголку в стог сена и заняться ее поисками, отл-личная идея! — подал голос Татищев. — Вы знаете, сколько стоит один метр пробуренной скважины? А во сколько обходится переброска буровой вышки с одного места на другое? В ней ведь не два килограмма веса, и не три, и не десять… Суммируйте все это и задумайтесь: во что обойдется ваше предложение. Я бы лично тысячу раз отмерил и один раз отрезал, прежде чем замахиваться на такие деньги.
Красное, дубленное всеми ветрами и морозами лицо Сомова покраснело еще больше, пошло темными пятнами, каленым сделалось. Сомов жестко сощурил глаза, не давая разгораться костру, вспыхнувшему было в них, — перепалка все равно бы ни к чему не привела, — проговорил размеренно и скучно:
— Я отдаю себе отчет в сказанном. И считаю предложение разумным.
Следующим выступил начальник геологического отдела, прибывший из Татарии, Козин — сухой подвижный старик, крючконосый, с быстрым взглядом, обозвал Сомова «человеком в коротких штанишках» и, поддерживая профессора Татищева, стал отвергать сомовские предложения. Козин был сторонником Тоболии, считал, что такой континент есть, существует, и если продолжать там поиски, то эта подземная страна обязательно вознаградит нас нефтью.
Обернувшись, Корнеев встретился глазами с Сомовым, кивком поблагодарил его. Подумал: «Был Сомов «солдатом не в ногу», стал «человеком в коротких штанишках». Каждый день жизнь приносит что-нибудь новое, даже новую кличку, — и повернулся к выступающему. Козин, будто взлетающая птица, взмахивал руками, остро поблескивал глазами. — А старикан-то, старикан, красиво воздух сотрясает».
В перерыве к Корнееву, как и в прошлый раз, подошел профессор Татищев, придавил тяжелой ладонью растительность, венчающую его темя, навис над ним грузной глыбой. Корнеев только сейчас рассмотрел, какие колючие глаза у Татищева.
— Ну-с, голубчик, что решил? — спросил громко Татищев, не так, как в первый раз, когда он отвел Корнеева в сторону и говорил с ним тихо. — Время есть, я понимаю, но поезд может уйти, останетесь один на перроне. Ситуация-то, видите, какая — постоянно меняется.
Где-то внутри, в глубине шевельнулась догадка, что и игра голосом, и этот напор, и предупреждение насчет перронного одиночества — все это некий психологический театр. Все было ясно как божий день: Татищев вербует себе сторонников, обескровливает силы противника.
— Какой у вас оклад там? На буровой? — небрежно поинтересовался Татищев, хотя знал, что Владимир Николаевич Корнеев никогда на буровой не работал. Бывал и бывает на буровых скважинах часто, а работать никогда не работал. Не дожидаясь ответа, сделал жест ладонью, будто банкир, передвигающий стопку денег с одного конца стола на другой. Как ни странно, этот жест Корнееву понравился. Хотя, собственно, почему он должен не нравиться, а? — Я вам дам не меньше. Не меньше! — произнес по слогам Татищев и поднял палец вверх. — Со всеми северными и полевыми надбавками. Зато какой моральный выигрыш, вы только подумайте, прикиньте! Не в тайге будете сидеть, а в цивилизованной Москве. В Москве! — Татищев поднял палец еще выше. — Подумайте, голубчик! Серьезно подумайте! Время не ждет.
Татищев сделал резкое движение, повернулся по-солдатски на одном каблуке и, тяжело давя пол ногами, пошел прочь от Корнеева. Остановился подле Козина, маленького, щупленького, задиристого, похлопал его по плечу.
— Хорошо выступал. Доказательно, умно, толково, — разнеслось по коридору громкое.
— Во всяком случае, я не кривил душою, — отозвался Козин, — говорил, что думаю, — вздернул голову, улыбнулся Татищеву, сощурив зоркие птичьи глазки.
Неожиданно Татищев оставил Козина и вернулся к Корнееву. Опять навис над ним, цепко следя за его лицом, отмечая каждую морщинку, возникающую на лбу, легкие прозрачные тени, несколько раз промелькнувшие в подскульях: красноречивые свидетельства озадаченности.
— Теперь о сроках. Времени на обдумывание предложения у вас есть до… — Татищев отвернул рукав, взглянул на часы, будто на решение этого вопроса были отведены всего лишь считанные минуты, — до завтрашнего утра. Это максимум. Больше ждать не смогу. Ситуация вырисовывается не та, ставки поднимаются. Так что… Извините, — выпрямился. — Торопитесь, голубчик, иначе другого возьму на это место.
«Что ж, значит, ответ надо дать утром… Достаточный это срок для принятия решения или нет? Нынешний день как раз все и решит — быть западносибирской нефти или не быть? А следовательно, быть прежней работе или не быть? Ведь если закроют финансирование поисков, то этим окончательно поставят точки над «i», — он усмехнулся, вспоминая детское: — Не над «i», а над «ё», — тогда все равно придется искать работу. В таком случае его никто не осудит за переход к Татищеву — ни друзья, ни враги. Ведь не только запахом хлеба жив человек, ему еще и сам хлеб нужен. И кусок масла желательно. У Татищева, надо полагать, — перспектива, далекие горизонты».
Снова началось заседание, но Корнеев уже вяло реагировал на обсуждение, вяло отвечал на вопросы, ушел в себя, — ему надо было решить задачу, которую ему задал профессор Татищев.
Быть или не быть?
Поиск западносибирской нефти все-таки прикроют, станки перебросят поближе к восходу солнца, из ночи в день, на восток, и будут искать земляное масло там. Та-ам!
Он очнулся, напрягся, вслушиваясь в речь очередного выступающего. Говорил Шишкарев — молчаливый геолог, из тех, что порою за сутки и слова не скажет, хорошо знающий Сибирь — он ее всю на брюхе исползал, все бугорки, рытвины, трещины прощупал, на слух, на вкус определяя, что же в мерзлоте водится, многое нашел и среди своих коллег пользовался законным уважением. Костюм на Шишкареве сидел, как и на Сомове, косо, пузырился на спине, будто был снят с чужого плеча. Зато если надеть на Шишкарева штормовку, то она сядет на него как влитая. Даже если на три размера больше будет — все равно ни морщинки, ни пузыря не увидишь. Человек этот не привык к городскому костюму, к пальто, к плащу — привык все больше к таежному одеянию, в котором удобно по лесам и болотам ходить, сидеть у костра, от дождя защищаться, спасаться от гнуса и комаров, ловить рыбу и бить уток. Жизни себе таежник не мыслит без штормовки и брезентового плаща. Был Шишкарев высок и худ. Не привыкший говорить, он говорил медленно, смущаясь, стирая ладонью пот с прокаленного загорелого лица.
— Поиски нефти в Зауралье сродни, как мне кажется, пессимистической философии, где, кроме мрака, ничего нет в жизни…
Стиль шишкаревской речи, несмотря на натугу и пот, льющийся по лицу, был высок и сложен, будто Шишкарев не сам рождал эти слова, а читал какой-нибудь мудреный трактат.
— Сколько мы пустых скважин пробурили? Десятки, сотни? Наверное, десятки сотен. Два найденных месторождения — газовое в Зеренове и нефтяное на Шальне — стоят во сто крат меньше, чем деньги, затраченные на поиски. Даже несмышленому, несведущему человеку понятно: сколько ни бури, все равно результат сухим будет — нет тут нефти. И тем не менее дырявим землю раз за разом, дырявим, дырявим — все рассчитываем птицу удачи за хвост ухватить. Зачем это? Увы, промахиваемся мы — птица удачи пролетает в это время в другом месте, и нам видна лишь ее тень. Не очень-то здорово это — схватить за хвост тень, скажи кому — смеяться будут. Говорят, что нулевой результат в науке — тоже результат. По-моему, это все лишь острословие, не больше. Ничего за ним не кроется. Если цель — нуль, то надо ли ставить ее перед собой? Стремиться к ней? Думаю, не надо. Вправе ли мы транжирить большие государственные деньги, о которых мы сегодня так много говорим, впустую? Нефти на Малыгинской площади, как, собственно, и в Западной Сибири, нет. И не будет в ближайшие полтора миллиона лет. Если кто не верит мне — может подождать, убедиться, что это правда.
Закончив говорить, Шишкарев постоял еще немного, чуть покачиваясь на ногах и тиская ладонью горячий влажный лоб, — прикидывал, все ли он сказал и так ли сказал, потом неуклюже, как-то по-жирафьи поклонился и пошел на свое место.
«Вот еще один сторонник того, чтобы у меня была московская прописка, московская квартира, московская работа, — усмехнувшись, подумал Корнеев. — Видит бог, не хотел я этого, хотел другого…»
Следующим выступал геофизик Стецюк, интеллигентный москвич, иронично поблескивающий очками, кандидат наук. Геофизики всегда шли и будут идти вместе с геологами, они дают прогнозы, ищут структуры — это ученые «колдуны», «шаманы». Геологи бурят там, где считают нужным бурить геофизики — специалисты по земной коре. А уж верным было предсказание или нет, окончательно определяет «профессор долото».
Стецюк начал свою речь издали, из глубины времени, с той поры, когда земля еще только начала образовываться, «плавала на трех китах». Собравшиеся зашептались — не нужна им эта научно-популярная лекция, геофизику все изучали в институте… Тогда Стецюк круто повернул в сторону и стал — уже без перехода, без предварительной подготовки, с налету — говорить о западносибирских структурах.
Все затихли: ведь здесь-то, в структурах, и сокрыта вся соль. Итак, быть или не быть? Стецюк в своей речи обошел этот шекспировский вопрос, сыграл вничью — он был и «за» и «против». Часть структур красноречиво свидетельствует о том, что нефть в Зауралье есть, другая часть не менее красноречиво говорит, что нефти здесь никогда не было и вряд ли она в ближайшие полтора миллиона лет появится, верно сказал Шишкарев. Вот и пойми Стецюка.
В одном Стецюк был прав: нельзя топтаться на одних и тех же крохотных клочках земли, в этом ошибка, надо расширять районы поиска, тогда и картина будет яснее, а так, увы, — поиск идет вслепую.
В зале, где происходило заседание государственной комиссии, возникло напряжение, каждый чувствовал либо тревогу, волнение, обиду, либо, наоборот, радостный подъем, прилив сил от причастности к совершающемуся.
И все-таки, когда заседание заканчивалось, всем стало понятно: поиск нефти в Западной Сибири будет прекращен, финансирование приостановлено, буровая техника уйдет на восток, на реку Минусинку, и вообще — хватит заниматься такими глупостями, как зауральская нефть! Нет здесь нефти! Сон, мираж, легенда — эта нефть. И Корнееву было ясно: никаких колебаний, предложение Татищева надо принимать. Без сомнений, без угрызений совести.
Но какие же лица будут у тех, кто еще продолжает поиск нефти — тычется вслепую в тайге, в болотах — у того же Сергея? Корнеев почувствовал, что на лоб и щеки ему налипла паутина, вызывающая какую-то странную ознобную щекотку. Провел ладонью по щекам, снимая налипь. Не тут-то было. Снова отер ладонью щеки — нет, не отлипает паутина. Будто к коже, окаянная, намертво приросла.
Не он виноват будет в этой измене, нет. Виноваты обстоятельства, люди, ложные прогнозы науки, природа, климат, положение Земли во Вселенной, в конце концов! Не он предатель, не он, просто так сложились обстоятельства. И ни один человек в мире, буквально ни один не сможет его обвинить в том худом, что уготовано поиску нефти в Западной Сибири.
Будто сговорились сегодня выступающие, все как один, кроме Сомова и нейтрала-дипломата Стецюка, говорили о том, что нет нефти в Зауралье, нет и быть не должно. Корнеев даже не подозревал, что в нем может происходить такая сложная, такая жестокая борьба, и как она, оказывается, изматывающа — даже лицо холодным потом покрылось, опуталось липкой противной паутиной, пальцы дрожали.
Когда он вышел на улицу, начало смеркаться. Сквозь гул проносящихся машин, сквозь этот чересчур реальный звук, до него донесся легкий, не ко времени весенний звон. Звон капели. Почудилось даже, что он ощущает запах, вкус влаги, падающей с крыш на землю, чувствует, как пахнет проклевывающаяся сквозь твердую корку почвы трава, слабые бледно-зеленые стрелки, лучики, хвощинки, что обязательно принесут радость избавления от зимней застылости, слякоти, влаги, дурного настроения, одолевающего человека в непогоду.
Он совершенно забыл о Валентине, вот что плохо, — она будто осталась за пределами его интересов, выскользнула, была и выскользнула, словно какая-то диковинная птица. Корнеев невольно поморщился — о птице удачи и ее тени говорил Шишкарев, вечный молчун, неожиданно разразившийся разгромной речью. И, надо отдать должное Шишкареву: хотя он и противник, а говорил неплохо. Без пустых слов и без пустых примеров. Корнеев шевельнул губами, произнося что-то невнятное — он пытался изгнать так некстати ворвавшегося в его мысли Шишкарева, вернуться к Валентине. Виноват он перед Валентиной, здорово виноват — даже не поинтересовался, чем она занята в Москве, по делу приехала или же специально к нему, помчавшись вдогонку, есть у нее деньги или нет, нужны ли билеты в театр, на выставку и в кино? Неудобно перед ней: как же он так сплоховал?
Надо вину перед Валентиной искупить чем-нибудь приятным. Подумал, что в вестибюле гостиницы обязательно должны продавать цветы. Напряг память: есть там лоток с цветами или нет? Огромный затемненный холл с каменными, до искристого блеска отшлифованными колоннами, полки с газетами и журналами — «Союзпечать», сувенирный киоск, в котором разной броской мелочью торгует яркая блондинка с сочными темными глазами, а рядом… да, совершенно точно — рядом находится прилавок, на котором стоят глиняные горшки, в горшках — цветы, немного бледноватые, без летней зазывности, но все же настоящие живые цветы.
Надо будет скупить эту оранжерею, сколько бы она ни стоила, преподнести Валентине. Корнеев заторопился, стремясь быстрее попасть в гостиницу. Он почему-то начал бояться, что цветы расхватают, раскупят до его прихода и останется он с носом.
Хоть гостиница и была рядом, а все же пока Корнеев делал зигзаг, добираясь до перехода, пока пересекал широкий Охотный ряд, чуть под машину не угодил, заработал два запоздалых свистка милиционера, несколько изумленного наглостью пешехода, ввинтившегося в автомобильный поток, благополучно улизнул от этих свистков, чуть не сбил с ног зазевавшегося провинциала, с оробевшим видом открывшего рот перед достопримечательностями Москвы, перед московской сутолокой, отмахнулся от человека, пытавшегося что-то спросить у него, и вскоре благополучно достиг гостиницы.
В ее вестибюле стояли тишина и торжественный полумрак, которые, казалось, ничто не могло разрушить. Такая тишь не допускает ничего легкомысленного, веселого, пустого. А цветы… да разве можно продавать цветы в этом царственном холле?
Постояв немного, машинальными движениями стряхивая с пальто снег, Корнеев подивился: как же это ему могло взбрести в голову, что здесь торгуют цветами? В следующую минуту пришла мысль, что он даже знает продавца цветов, как и яркую, красивую распорядительницу сувенирного киоска, — степенного лысого старика, одетого в черный, добротно сшитый костюм. Когда он видел старика, у него в голове невольно возникало, что черный костюм и цветы — это что-то похоронное, философски-печальное, пахнущее воском, ладаном и материей, которой обивают гробы. Неужто он путает холл этой гостиницы с вестибюлем какого-нибудь другого здания, другой гостиницы, где сейчас действительно сидит тот самый старик и торгует цветами?
Но как бы там ни было — благое намерение не должно пропасть даром, Валентине все равно надо купить букет цветов — хризантем или… как они называются? — вот-вот, гладиолусов. Впрочем, какие сейчас гладиолусы? В лучшем случае астры или ветки багульника. Нет, не купить ему цветов. Он устал и вряд ли сможет заставить себя искать их.
Поднялся на лифте к себе, вошел в номер и, как и вчера, упал на кровать, не снимая одежды, совсем не заботясь, что она помнется, обрастет белыми нитками, пропитается гостиничным духом, и он из кандидата наук превратится неизвестно в кого.
Через некоторое время Корнеев услышал тихий стук. Как и вчера. Валентина?
— Сейчас-сейчас, — пробормотал он, чуть пошатываясь, — то ли спал он, то ли не спал, непонятно, — добрался до двери, открыл. На пороге действительно стояла Валентина.
— Здравствуй, — произнесла она тихим голосом, от которого сердце его заколотилось, в следующий миг порыв горячей, полной радости сменился приступом раскаяния. Казалось бы, все должно быть ясным для него как божий день, душа радоваться должна, но нет. Двоякое состояние какое-то. Может, в этой двойственности и сокрыт ключ к тому, что происходит сейчас с ним, ко всем неурядицам, сопровождающим его, а? Вообще-то двойственное фактическое или, иначе говоря, служебное положение — а Корнеев невольно оказался в таком положении, — рождает двойственность душевную, маету и квелость. Как бы там ни было, нечего ковыряться в душе и искать отмычку! — он виноват перед Валентиной. Виноват, что так поспешно сбежал утром из кафе при появлении Сомова, а через несколько минут после этого бегства плохо простился с нею, не узнав даже, где она будет находиться весь этот день — может быть, она все время на улице мерзла? — не купил ей цветы, которые собирался купить…
— Извини меня, ради бога, — произнес он с раскаянием в голосе. — Извини, пожалуйста. Утром я себя по-дурацки повел, на Сомова обозлился, с тобою был холоден…
— Да? Я и не заметила.
Корнеев, как и тогда, на улице, провел ладонью по лицу: показалось, что на щеки и лоб опять налипла тонкая паутина. Валентина взяла его руку, прижала к своей щеке.
— Что с тобой?
— Устал.
— Как дела? — было понятно, о каких делах спрашивает Валентина. Корнеев хотел отделаться чем-нибудь необязательным, но, увы, Валентина спросила напрямую: — Удалось защитить Малыгинскую? Дают деньги или нет?
— Дела как сажа бела, — Корнеев, вздохнув, сделал обреченный жест. — На поиск не только денег не дают, а и отнимают, — рубанул рукою воздух, будто в пальцах у него было зажато что-то острое, уничтожая все и вся, — разведка в Западной Сибири свертывается целиком. Ничего там больше не будет. Ни буровых, ни экспедиций — ничего! Все возвращается на старые места, к нулю, как до войны. Вот такие-то дела.
Валентина нахмурилась, в следующий миг хмурость сменилась едва заметной улыбкой. Корнеев опять пожалел, что не достал для нее цветов. Наступило молчание.
— Такая наша жизнь, — пробормотал он тихо, в себя, машинально, поскольку ощутил, что пауза в разговоре — это пропасть, в которую он проваливается с огромной скоростью, еще минута — и он со всего лета грохнется грудью о землю, все тогда скроется во мраке. — И любовь наша такая, — закончил он шепотом.
— Как утверждают талантливые теоретики, работающие у нас, на телевидении, любовь в жизни мужчины — это эпизод, кинокадр, минута, — усмехнувшись чему-то своему, такому же далекому, как и ее улыбка, произнесла Валентина, — а в жизни женщины — целая история, фильм, вечность.
Все в жизни взаимосвязано. Добродетель, сотворенная однажды, бывает, через десятки лет возвращается в своем ином виде — но обязательно добродетелью, а не злом. Посеянное маковое зернышко зла — пылинка, пороховая крупинка всего лишь, «ничто», которое надо рассматривать под микроскопом, — вырастает в порок. Если пылинку можно было растоптать, втереть каблуком в землю, то порок уже не растопчешь, с ним надо бороться. И неизвестно, сумеет ли человек уже взять верх в этой борьбе или порок, наоборот, победит человека. Вот о чем думал сейчас Корнеев…
— Прости меня. — Корнеев снова сделал обреченный жест рукою. Что-то беспомощное и безнадежное было в этом жесте.
— За что прощать? — Валентина выпрямилась. — Ты ни в чем не виноват.
— Н-не знаю. За все прости. За все худое, что я…
Наступило молчание. Потом, преодолевая собственную думу, сухость во рту, Корнеев заговорил приподнятым голосом, будто и не было давешней усталости:
— Я все-таки принял решение. Окончательное… — Он сделал паузу. — Перебираюсь в Москву и поступаю на работу к Татищеву. Иного выхода у меня нет.
— Ты хорошо это обдумал?
— Со всех сторон. И так прикидки делал, и эдак — вычисления довольно сложные, и все-таки я пришел к выводу: это будет для меня самым разумным.
— Вычислительный центр, — тихо произнесла Валентина.
Корнеева насторожил ее голос — что-то крылось в нем незнакомое, может быть, даже опасное, но он успокоил себя: что может произойти, когда уже все произошло?
— Может быть, и вычислительный центр, — согласился он. — Когда принимаешь решение, от которого зависит дальнейшая жизнь — моя и-и… твоя, между прочим, просто необходимо быть вычислительным центром.
— А о ребятах, с которыми ты работал вместе, подумал?
— Всякий человек должен иметь свою голову на плечах. Сво-ою! Со-обственную! И всякий получает в соответствии с тем, какую продукцию эта голова выдает.
— Речь не о продукции.
— Перефразирую известное выражение… Каждый человек достоин той головы, что у него на плечах. Если голова худая, то человек, извини за выражение, — дурак. Если в голове водятся мысли, то и человек — соответственно.
— У нас на телевидении таких людей называют перспективными.
— У нас тоже, — Корнеев засунул руки в карманы, прошелся по номеру, гася в себе возбуждение, оторопь, возникшую после ее вопроса. Проговорил виновато: — Извини, что-то я горячиться начал. Даже слишком.
— И я, — Валентина улыбнулась открыто, готово, и Корнеев неожиданно ощутил себя мальчишкой, выигравшим у своих сверстников уличный бой, — и я, — повторила Валентина, — сегодня тоже какая-то нервная, дерганая, будто в горячке. Москва действует, что ли? Не пойму. Толчея на улицах, шум, гам.
— Давай больше не будем ссориться, не будем говорить друг с другом в повышенном тоне, ругаться, а?
— Давай, — согласилась Валентина, — хотя все это наивно. Мы же не малые дети, если понадобится — и поругаемся.
— М-да, верно, — глядя на Валентину, тоже усомнился в благом намерении Корнеев, переключился на другое. — Ты права, Москва — особый город, здорово выматывает любого приезжего. К Москве надо привыкнуть, как к некоему живому существу. К ее скоростям, ритму, грохоту. Привыкнешь — и тогда все станет на свои места. Удивляться даже будешь — как это можно жить без Москвы? Не пора ли нам с тобой поужинать?
— Глупая вечерняя традиция — каждый раз ужинать.
— Храни традиции! Что от предков — то свято.
— Слова-то, а? Впору записать, — Валентина сделала шутливый полупоклон, — чтобы не стерлись, не забылись…
Почему его отношения с Валентиной оказались неожиданно словно в безвоздушном пространстве? Вместо доверия, полного понимания друг друга с полувзгляда, с полуслова, нежности, гибкости — какая-то жестокость, огрубелость. Что произошло? Может быть, простая вещь: когда мы упорно добиваемся чего-то или кого-то, нас неодолимо и смятенно тянет к цели, — кажется, отдал бы все что есть, все деньги, книги, безделушки, все «богатство», лишь бы познакомиться вон с той девчонкой — и звон уже идет по всему телу, и голова кружится, — но вот цель достигнута, мы у ног той, единственной, прекрасной, которой добивались… Виктория! Победа! Казалось бы, надо ликовать. А вместо этого на душе — осенняя хмурость, мрак и темень, не переставая, льет холодный дождь и, как ни сдерживает заплотка, стылая вода все скапливается и скапливается. Вскоре ее уже и сдерживать нельзя, она начинает перехлестывать через край. А на губах победителя появляется холодная улыбка, чело делается задумчивым, покрывается резкими продольными морщинами, проходит еще немного времени — и вот едкие слова уже сыпятся с языка.
Когда цель достигнута, она перестает быть целью. Потому и отношение к ней меняется.
— Хорошо, будем ужинать, — согласилась Валентина. — В ресторан пойдем или нам накроют здесь?
— Здесь. Как и вчера…
— Хорошо. Не надо переодеваться.
Корнеев подошел к окну и несколько минут стоял задумчивый, глядя, как бесшумно катятся машины по асфальту, выхватывают фарами снежные пятаки, прилипшие к тротуарам, уносятся прочь. Он завидовал людям, которые сидели сейчас в машинах, торопились куда-то. Ему казалось, что у них нормальная, размеренная жизнь, все ладится, все клеится, а у него, увы, — неспокойная, полная разлада и неожиданностей.

Глава двадцать первая

Ужасаешься на то, чего не должно быть, если человек разумное существо.
Л.Н. Толстой

Отчего так сер, громаден и холоден день? Будто только что вынырнул из-под обстрела — как на фронте, — сел на краю перепаханного, развороченного минами и снарядами поля у догорающего самолета друга и увидел, что друга твоего уже нет, он мертв — виднеется в кабине черное, отчетливо просматриваемое на фоне рыжего пламени пятно головы, кусок комбинезона, а самого друга нет — он наполовину обгорел и вот-вот огонь проглотит его целиком. Страх, обида, жалость, тоска охватывают, а поделать ничего нельзя.
И тогда теряет свои краски, обесцвечивается, становится пасмурным любой, даже самый яркий, самый искристый солнечный день.
Вертолет Константина Корнеева шел на север, из «Трех единиц» в Малыгино.
Что произошло? Неужто он потерял осмотрительность, лишился чутья, глаз его неверным стал — и вот результат: боль и тоска. Внутри так печет, что даже кричать хочется, а кричать нельзя. Костя сдерживался, стискивая плотно губы, упрямо выпячивал подбородок, белесый, свернутый жгутом шрам белесел еще больше, выдавая состояние этого человека.
— Что с тобой? — поинтересовался Колесничук, поерзал на своем сиденье. Эх, Машерочка, Машерочка… Машерочке всегда на сиденье было тесно, никак не мог вместить свое плотное круглое тело в кожаный обжим. — Может, таблетку какую дать, а? У меня от головной боли есть. Хочешь?
Корнеев покачал головой: да разве здесь помогают таблетки? Тут иное лекарство нужно.
Вертолет он вел по памяти, чутьем: посреди боли и отчаянья оставалась чистая прореха, промельк, который никогда никому не удавалось замутить, словно бы в уязвимом, наделенном всеми страстями и слабостями человеке жил еще один человек, некий регулировщик, трезвый и скучный, не реагирующий ни на какие стрессы. Этот «второй» Константин Корнеев и управлял вертолетом.
— Ох-хо-хо, — сладко потянулся на своем сиденье Колесничук, — на пенсию чего-то хочется. Хорошее это дело — пенсия. Домик себе с вишнями купил бы на Волыни, ребятенка еще одного сгородил, чтоб род достойно был продолжен, и стал бы жить в свое удовольствие. Красота.
— Рано еще на пенсию, — услышал Корнеев в наушниках отклик на поставленную проблему — это включился в разговор Петуня Бобыкин, бортмеханик, человек молодой, с ломающимся петушиным голосом и стремительным взглядом, большой охотник до путешествий и полетов; была б его воля, Петуня обязательно сделался бы Миклухо-Маклаем или Пржевальским, поездил бы по миру, людей посмотрел, себя показал, и, служа Отечеству и народу, открыл бы что-нибудь новое — остров, архипелаг, материк, коралловое месторождение, если такие, конечно, существуют, или теплое подводное течение, где водится богатая селедка. Словом, что-нибудь нужное. Летал Петуня Бобыкин в корнеевском экипаже недавно, полтора месяца всего, — занял место списанного по состоянию здоровья на землю прежнего бортмеханика, был парнем прилежным и надежным, преданным, старался всем угодить, чемоданишко или мешок поднести, если на ночлег останавливались, компота послаще в столовке достать, вертолет лишний раз обиходить, протереть, поскоблить, проверить механизмы.
Был Петуня единственным сыном старенькой матери — и то, кажется, неродным, приемным, что Петуня, кстати, скрывал. Но это его дело. Не могла такая старая женщина юного молочнолицего молодца родить, возраст не тот. Был Петуня ее надеждой и опорой. Бобыкин часто доставал из кармана фотокарточку своей матери, показывал. Добрая русская старушка с будничным лицом, морщинистая, в трогательно чистом цветастом платочке, с губами, собранными в сохлое колечко, и ласковым голубиным взором. «Мама», — говорил Петуня Бобыкин, и щеки его рдели, словно у девицы. Всю свою зарплату он отсылал матери, себе оставлял необходимую малость — на одежду с сапогами да на макароны в столовой. А много ли на это надо денег?
— Вы еще ого-го! — заявил Петуня Бобыкин уверенно, желая польстить Колесничуку. Но смутился от собственной лести и, неловко пожав плечами, попятился из кабины назад, в гремящую темноту вертолетного чрева.
— Чего-то у меня гремит там, — пояснил он, — не пойму, чего…
А чему там греметь? Вертолет пустой идет, в трюме лишь веревка болтается — моток раскисшей пеньки — да скатанный в бухту обрубок стального троса. Еще бочка с бензином есть, двухсотлитровая, к кабине торцом приткнута, к полу намертво болтами прикручена — запас карман не трет, особенно на севере. Вот и весь груз.
Что случилось с Валентиной, что? — вот вопрос, который не давал покоя Корнееву, жег огнем, кривым ржавым гвоздем сидел в черепе, мешал думать и жить. И кто он, этот мерзавец-волокита? Небось какой-нибудь телевизионный прихлебатель, герой-любовник с испанскими усиками, специалист по заголовкам иль, как там называется — по заставкам? Напряглось, налилось свинцом тело, набрякли руки и голова, сделался невидящим, болезненно-пустым взгляд. Попался бы ему этот герой-любовник!
Валя-Валюша, что же ты наделала? Зачем взяла на себя грех, сломала его, Костину, жизнь? Ведь не жить ему больше, точно не жить — он даже конец свой чувствует, уже нащупал тот самый таинственный предел, горный перевал, за которым ничего больше нет.
Понятно, почему Серега, например, холостякует, упрямо держится за это свое состояние — он просто боится душевного поражения, измены близкого человека. «Маленький я еще, годы не подошли, молод. Женилка не выросла…» Смеется чудак. А дело совсем в другом. Когда человек один, то рассчитывает только на самого себя, сам себя прикрывает с тыла, с флангов, сам держит фронт, если же женится — часть позиций невольно, хочешь этого или нет, передает второй половине, она становится его тенью, его заботой, его радостью, его болью. Но вдруг — прокол, прорыв флангов, тыла, удар в поддых, ослепление. Чтобы не было этих ударов, глаза были целыми, позвоночник неперебитым, не надо жениться. Правильно Серега поступает.
Корнеев горько сощурился, ощутив, что к горлу подкатывает теплая волна, потянулся рукой к дырчатому пятаку ларингофона, зажал его крепко пальцами и, чтобы не слышал Колесничук, застонал сдавленно, смято, довольно громко. Хорошо, что в грохоте и свисте вертолетных лопастей этот стон не был различим. И тем не менее Колесничук, человек бывалый, как-то странно взглянул на Корнеева — он что-то почувствовал, и Корнеев, решивший было передать рукоять управления второму пилоту, смял в себе это желание.
Покосился вниз: бесцветный серый снег с бесцветными прозрачными тенями, островки черного уродливого леса, на болотах кое-где куга из чарыма вылезает, наружу продирается, тихо, безлюдно, глухо. Ни одного ориентира, ни одной зацепки, летать можно только по памяти да по приборам: одно болото, похожее на другое, между лесистыми плешинами тоже нет никакого различия, они словно близнецы, болота эти, и куртины куги одинаковы, смахивают на неряшливо подстриженные ржавые клинья.
Внутри снова возник спазматический комок, двинулся, словно пузырь воздуха вверх, выбивая из груди рыдающие всхлипы; Корнеев опять поспешно зажал пальцами пятак ларингофона: давящая тоска вновь подступила к горлу. Вместе с тоскою — слезы.
Почему-то люди стесняются, панически боятся своих слез, говорят о них пренебрежительно, как о некой постыдной слабости, признаке внутреннего краха, катастрофы, и совсем упускают из виду, что слезы — лекарство, они снимают с души камень, и если не в состоянии бывают снять целиком — горячести, едкости в них не хватает, — то хотя бы размягчают гранитную холодную плоть, согревают ее, облегчают страдание. Слезы — это убедительный язык, не тот язык, что состоит из звучных слов, фраз, из коих можно свить кокон, кошелку и спрятать там что угодно, а другой, это язык жизни и смерти, самое искреннее из всех внешних человеческих проявлений.
— Товарищ Колесничук, — Корнеев снова услышал в наушниках жизнерадостный Петунии голос, — герои американского писателя Теодора Драйзера уверяют, что человеку полную независимость обеспечивают только деньги и больше ничто. Это правильно?
— Дураки они, твои американские герои, — как всегда без дипломатических экивоков, высказался Колесничук, поерзал на сиденье, косясь глазами в сторону командира вертолета, — ничего они не смыслят в котлетах из свежей кабанятины. Жив он хоть твой философ, Драйзер этот?
— Умер.
— Иэ-э! Если бы жив, письмо можно было бы ему послать. Чтоб «а» с «б» не путал.
— Он-то, может, не путает.
— Ну, ну…
В кабину просунулась Петунина физиономия с нежными девчоночьими конопушками на носу и мягкими губами. Взор — ясный, доверчивый. Петуня Бобыкин всему верит, мнение и Теодора Драйзера и Колесничука для него одинаково важно: оба для него — авторитеты.
— Ты любил когда-нибудь, Петуня? — спросил Колесничук.
— Нет, — тряхнул чубом Бобыкин и зарделся.
— И бабу небось даже никогда не тискал? — искренне изумился Колесничук, натужился, вывернул голову, воззрясь на бортмеханика, и когда Петуня Бобыкин снова отрицательно тряхнул своим чубом, воскликнул: — Ну, ты даешь! Может, тебя познакомить с кем-нибудь? Это мы живо. Вместе с командиром займемся… А?
— Не надо, я сам, — с достоинством произнес Петуня, еще больше залился краской, из молочнокожего молодца превратился в темноликого старца.
— Ну, как знаешь, — Колесничук подмигнул Корнееву, — а баб целовать — сла-адкое, Петуня, дело. Они созданы, брат, для любви, для нежности, для ласки, — Колесничука, похоже, понесло, — и пренебрегать этим нельзя.
— А я и не пренебрегаю, — дозольно бодро заявил Петуня.
— Так вот, любовь, Петуня, если она настоящая, — подлинная свобода. Ага. И земельный участок с вишеньем и сливовыми деревьями, и домик с белыми известковыми стенами и крашеной крышей — тоже подлинная свобода, и земля, все ее расстояние, на которые жизни двухсот путешественников не хватит, — все это тоже самая натуральная свобода. А ты — деньги, деньги… Плохо сказал!
— Да не я сказал, а американский писатель Теодор Драйзер.
— Ошибается он. Деньги, если хочешь знать, губят человека. И не потому, что он хи-хи, ха-ха — бесом становится, мелочится и дрожит, боясь упустить капитал, а в смысле здоровья. Запоминай, Петуня! Это я не в книжках, как ты, вычитал, а своим этим вот, — Колесничук стукнул себя рукой по голове, — амбаром допер. Знаешь, какое здоровье нужно, когда у тебя заводятся большие деньги? Лосиное. Того хочется, другого. Ну и не выдерживаешь…
— Гляди, командир! — услышал Корнеев голос Колесничука, перевел взгляд в его сторону, а потом вниз, в прозрачный поддон колпака, где виделась ровная, стылая белизна земли. Вот белизна взвихрилась, и из густых снеговых косм вытаял темный спичечный коробок, подержался минуту на поверхности, снова нырнул в снеговое густотье. — Вездеход, — пробормотал Колесничук, выругался: — Вот гад, он же оленей гонит! И лоси, кажется, в оленьем стаде есть. Не разберу только, сколько их.
И такая тревога прозвучала в его голосе, что Корнеев вскинулся на своем сиденье, отвлекаясь от тяжелых своих дум:
— Может, это не наши, а приезжие? Лосей, говоришь, бьют?
— Еще как. Лупят в хвост и в гриву, — ткнул перед собой пальцами Колесничук.
Вгляделся Корнеев в спичечный коробок, вновь выскочивший из снегового сгустка, различил десятка два быстрых, вертких точек, стремительно несущихся перед вездеходом. Вот одна точка, будто ловкая блоха, сделала скачок в сторону и забилась в муке на снегу — из вездехода ее подбили пулей.
Сквозь пелену забытья прорезалась мрачная настороженная мысль: вездеход есть только в Серегиной бригаде, больше ни у кого — это техника новая, военная, простому люду пока недоступная. Неужели это Серегины люди?
— Вот сволочи, — пробормотал Корнеев. — Кто же это может быть?
— Спроси чего-нибудь полегче, — дернул круглым плечом Колесничук, приникнув к стеклу, дохнул на него, протер, вгляделся в коробку вездехода. — В кабине два человека, кажись… Плохо видно. Снизимся, а, командир?
— Вот сволочи, вот нехристи, — заведенно, словно заезженная пластинка, на которой спотыкается иголка, продолжал бормотать Корнеев, — кто же это, а? — Сквозь окаменелость лица изнутри проступил свет — не тот хороший, добрый свет радости, который порою озаряет лик, а иной — зимний, ознобный, жесткий, когда человеку причиняют боль и он на эту боль собирается ответить болью: что получил, тем и отплатил.
Двигатель затрещал натужно, вертолет завалился набок. Начали обходить вездеход сзади. Земля накренилась круто, опасно, понеслась навстречу. Петуня Бобыкин даже охнул: слишком неожиданным и резким был вираж.
— Держись, Петуня! — выкрикнул Колесничук. С лица его соскользнула привычная улыбка, мягкие щеки-булочки подобрались, веселые точечки у губ — девичьи ямочки, над которыми Петуня Бобыкин в отместку запросто мог бы посмеяться, но не делал этого, — исчезли. Посерьезнел Колесничук, почувствовал: сейчас будет дело.
Пожалуй, именно в этот момент — в краткие миги падения — у Корнеева сдернуло с глаз серую штору, мир обрел прежнюю многоцветность, а все беды, взявшие его за глотку, отступили, потерялись в том конкретном деле, в той конкретной беде, свидетелем которой он становился. Стиснул глаза в щелочки — с земли резануло светом, яркие зимние цвета неприятно ошеломили его: земля определенно была круглой, с редким лесом, с мерзлыми прогалами болот — вон какая огромная матушка-планета, но не она сейчас интересовала Корнеева. Она уже перестала существовать для него — существовала только плоская, вроде бы и непрочная на первый взгляд коробка, довольно шустро врубающаяся в снеговые отвалы, — позади только бус, мелкая пороша остается да сизый мрачный след, как от танка, глубокий, рубчатый…
— Сделай круг над ним, предупреди, чтоб прекратили охоту, — попросил Колесничук по бортовой переговорке, — вот так волчары, — у Колесничука даже голос изменился, — полон кузов оленей! Сзади лось, на привязке. По-крупному работают ребята.
— Из них ребята, Колесничук, как из тебя египетский фараон. Это волчары, ты правильно определил. Попадись они мне на фронте…
Над вездеходом они прошли низко, очень низко, почудилось даже — отгар, бьющий из выхлопной трубы, достал до них — ощутили горячую вонь «атеэлки», услышали звук движка.
— Атеэл, — проговорил Колесничук задумчиво, будто вспомнил что, — артиллерийский тягач, легкий. Хорошая машина, жаль только, не тем людям в руки попала.
Корнеев промолчал. Неужто Серега разрешил такую охоту, а? Морду за это нужно бить. Поморщился: не стоит корчить из себя правдолюбца, не надо тыкать пальцем… «Морду бить», — передразнил он самого себя, заморгал часто, будто глаза разъели комары. Под брюхом вертолета стремительно, словно горный поток, бурля и пенясь, ерошась, понесся снег, мотаясь из стороны в сторону, будто живой, — но это не снег живым был, а тени от застругов и колтыг, что сменяя друг друга, чередовались на слепящей скорости, рукавами уходили в стороны, рвали сами себя, закапывались, проламывая корку чарыма, снова выскакивали наружу — действительно горный поток.
— Еще один круг, командир, а? — предложил Колесничук.
— Ага, — проговорил Корнеев, — и они в нас жаканами!
— Да ты что?
— Мы же их засекли, теперь им одно остается, Колесничук, разве непонятно? Отбиваться.
— Брось, командир!
Эх, Колесничук, Колесничук, неверящая душа, знать бы ему, что произойдет дальше, открестился бы от второго захода на металлическую громыхалку, ползущую внизу: вертолет ведь не истребитель, что специально приспособлен для боя. Но откуда Колесничуку было знать, что злоба и подлость взяли верх над людьми, сидящими в вездеходе, что они ощутили себя непобедимыми — действительно, попробуй их возьми в такой технике — собственной кровью изойдешь, прежде чем одержишь верх. Коробка внизу дергалась из стороны в сторону, дрыгалась, подбрасывая вверх то зад, то вскидывая перед, чадила, хрустела гусеницами, давя лед, заструги, чарым, живую плоть, попадающую под сталь, погружалась в белый, сметанно-плотный дым, резко, будто щепка, из курного потока, выныривала из него, неслась дальше.
Круто развернув вертолет — так, что машина чуть не задрала вверх черные, вяло поблескивающие в прозрачном солнце пуговки колес, Корнеев пошел на следующий круг, губы его спеклись, будто по ним провели паяльной лампой и они слиплись, посерели, лицо сделалось темным, лишь ярким глазом высвечивала скобочка-шрам на подбородке.
— Чего ж это они, а? — он ткнул рукой в белую горбину земли, снова круто навалившуюся на вертолет. — Куда им столько мяса на двоих? Для продажи разве? А продавать кому? Тайга же. Каждый сам это мясо способен добыть, если только ноги есть, руки, ружье и голова путевая. Куда? Опомниться никак не могут, что ли?
«Небось эти двое, сидящие в ползучей жестянке, мнят себя лихими удачливыми героями Джека Лондона и Фенимора Купера, считают свою правоту неоспоримой, и горе мошке, которая вздумает посягнуть на эху правоту: растерзают, расстреляют, по волоконцам разнесут, в пятно раскатают. Да были б подходящие челюсти, они бы и вертолет просто схавали, болты и гайки повыплевывали, как несъедобные костяшки. Важно не то, что сам о себе человек мнит, героем или простым смертным, чертом или попом себя считает, важно то, что он представляет из себя в глазах других, каково его естество, внутренность и наружность, иначе говоря».
Ему показалось, что наступила тишь, как после долгой, изматывающей пурги, когда неделями подряд кувыркается, слипаясь с землей, небо, сверху падает обвальный снег, хохочет, бесится ветер, а потом вдруг наступает страшная полная тишина, что пугает людей хуже грома и взрыва. Вот и Корнееву показалось, что наступила именно такая тишь, когда в дюралевый бок вертолета воткнулся свинцовый ошметок и, полусплющенный, горячий, завертелся в чреве, втыкаясь то в пол, то в расчалки, просекая насквозь пеньковую бухту, делая веревку негодной, но пока что обходя стороною людей.
Вертолет, кажется, даже тряхнуло, в проволглый прочный грохот мотора, в хлопки лопастей втиснулся свист, пронзительный, щемящий, неумолкающий. Раньше свиста не было. Это в оставленную жаканом дыру врывался ветер.
— Стреляют, — слабым неверящим голосом проговорил Колесничук, — это что же такое, а? По вертолету, по нам стреляют…
— По вертолету, — сухо подтвердил Корнеев, лицо его еще больше потемнело. Он резко повел машину вверх: надо было набрать высоту, пока эти двое не перезарядили оружие. А перезарядят — парный выстрел, дуплетом, не замедлят сделать.
Наверное, надо было уходить подальше от греха: чего доброго, еще действительно собьют — зачем рисковать? Никто не осудил бы Корнеева за уход и трусом его не счел: ведь он командир, отвечает и за вертолет, и за людей, за все он, только он отвечает, один — имел он право уйти, да. Но как же тогда быть с извечным предначертанием настоящего человека — бороться со всякой подлостью и мерзостью? Если не он, Корнеев, не Колесничук, не Петуня, тогда кто же будет бороться с теми, кто сидит в железной коробке? Протопоп Аввакум? Александр Сергеевич Пушкин? Может, надо глаголом жечь сердца людей? Таких проймешь глаголом, ха-ха-ха! Скорей пулей проймешь, чем глаголом.
Земля уменьшалась, превратясь в заиндевелый глобус — шарик, почти игрушечный.
— Ушли, — удовлетворенно пробормотал Колесничук и, возбуждаясь, заговорил звонко: — Надо же, а! Надо же! — крутнул головой, освобождая шею от воротника, хотя воротник и не давил. — Во волчары! Во обезьяны! Самые настоящие обезьяны, орангутанги, гиббоны, эти самые… Макаки, которые еще с деревьев не слезли. Ну-у-у, — он шумно выдохнул из себя воздух, — не думал, от не думал, что в такой переплет попадем. Ты, командир, прав, однако… Мудр, как змий, — нюхом чуял паленое, а я, дурак, рассопливился, стал спорить с тобой… Они вон чем наш спор подкрепили. Чтоб не сомневался больше, мда, не думал, что будут стрелять, — он приложил пухлую конопатую ладонь к сердцу, — вона, как лупит, треск мотора даже забивает! Мотора не слышу, а сердце слышу. На войне тоже так страшно было, а, командир?
Что ответить Колесничуку? С какого он года? То ли с двадцать восьмого, то ли с двадцать девятого. Корнеев анкету его глядел — в отделе кадров дали почитать, чтоб знал своего второго пилота, да забыл… Повертел он тогда перед глазами анкету, видя и не видя строчки, ничего не запомнил, кроме того, что фамилия его «зама» была Колесничук, имя — Михаил — это он, кстати, знал и без анкеты, — и вернул бумагу назад. На Севере человек не личным делом проверяется, на Большой земле анкета, может, что-нибудь и значит, как и одежда, и лицо, там по анкете должность руководящую могут дать и оклад повышенный, а тут нет — тут человек экзаменуется стужей, пургой проверяется, когда люди неделями кукуют в одной избенке, и слабый, нервный не выдерживает, начинает бухтеть, придираться, закипать злобой. Такому «артельщику» одна дорога — назад, на Большую землю, где тепло и спокойно, пурги нет и много развлечений. Ничего из той анкеты Корнеев не запомнил. Не посчитал даже нужным запомнить.
— Ты с какого года?
— С двадцать восьмого. А что?
Ну вот, почти угадал Корнеев. Тысяча девятьсот двадцать восьмой год рождения — тот самый возраст, который должен был идти на войну, подкрепить войска, да не успел — фашистов разбили без них, грянула Победа. Не знает войны Колесничук, и ладно.
— Самое страшное на войне, когда уходишь от фрицев, они наседают, а ты отстреливаешься, не даешься им — вдруг в автомате иль в пистолете — что там у тебя в руках? — кончаются патроны.
Корнеев наклонился, посмотрел, что там внизу. Спичечный коробок вездехода, постояв немного на месте после пальбы по вертолету, двинулся дальше по оленьему следу. Артельщики, сидевшие в «атеэлке», считали, видать, себя людьми бывалыми и упрямыми — отпугнув вертолет, решили продолжать охоту.
Оленье стадо оторвалось от вездехода примерно на километр, но надолго ли этого километра хватит? Если не защитить оленей совсем — предупреждение не подействовало, — артельщики перестреляют их всех до единого.
Сегодня стреляют в оленей, завтра, глядишь, — в людей, Нравственной преграды для них не существует… «Не-е-ет», — неожиданно ощерился, показывая ровные крепкие зубы, Корнеев, подавил в себе возбужденный злой хрип — ему почудилось вдруг, что в жестяной верткой коробке сидит похититель Валентины, самодовольный и нагло-красивый артельщик, телевизионный дока, всем друг и брат, для которого нет ни правил, ни законов. Под-донок! Хоть на один день, на один час, на один миг в котел войны тебя бы засунуть, дать послушать, как ревет пламя, скрипит земля под солдатскими ботинками и щелкают противопехотные мины, — враз другим бы стал.
А впрочем, зачем все примерять на войну? Чтобы сохранить человеческое в себе, не обязательно под пули идти.
— Колесничук! А, Колесничук!
— Ну, — второй пилот помял пальцами кожу на висках.
— Если мы сейчас не схватим их за руку, они далеко пойдут, — Корнеев ткнул перчаткой вниз, ощутил ту же боль в душе: это опять Валентина. Что же ты наделала, Валя? Вот вопрос, который как огнем прожигает мозг, мучает тело то судорогой, то пронзительной тоской, которая куда хуже, злее, чем боль. Совладать бы со всем этим, удержаться бы! Дайте сил! Дайте! Прошу… — Что будем делать?
— В Малыгино надо лететь, в милицию сообщать, — убежденно проговорил Колесничук, — пусть не чикаются, ловят хулиганов и в суд волокут. — Слово «суд» у него получилось, как «суп».
— Какая милиция в Малыгине, Колесничук? Один участковый на триста километров, — проговорил Корнеев. — Этих бандитов надо целым подразделением брать.
— Пусть малыгинских мужиков мобилизует. Ружья у них есть…
— А догонят они вездеход на чем? На санях? Бегом? Пехом? Или по-пластунски, обрывая пуговицы? А эти деятели тем временем одно стадо перестреляют, затем другое, потом, закончив разбой, за людей возьмутся.
— Хорошо, что мы можем сделать?
— Не знаю, — Корнеев действительно не знал, что можно было сделать, от этого незнания в голове даже звон образовался — пошел бухать бронзовый колокол, время остановилось. Просто он не хотел, чтобы второй пилот оказался трусом, чтоб стыд и мука, совесть в нем тоже заговорили. Хотелось, чтобы Колесничук сказал, сам сказал: надо пойти в атаку, на сближение с вездеходом, на крутой разговор с бандюгами, а там… Может, игра и не стоит свеч, вот ведь… Но снизиться и предупредить их надо. — Как, Колесничук?
— Решай сам, — тихо проговорил Колесничук в ларингофон. Слишком обмякшим, сдавшимся был у него голос, будто угодил Колесничук на холодный, пробивающий все тело насквозь ветер. В горле у Колесничука что-то булькнуло. — Предупреждать нам может, и не обязательно, а, командир? Это ведь дело других, а? — Замолчал. Но в следующий миг, почувствовав напряжение, недоброту, исходившие не только от Корнеева, а и от Петуни Бобыкина, стоящего сзади, в проеме двери, — даже от него, — справился с собою, махнул рукой: — Я вместе с вами. Как вы, так и я.
— Ты, Петуня? — спросил Корнеев.
Петуня Бобыкин смущенно кашлянул: не ожидал, что с ним консультироваться, спрашивать как у равного будут, — у Петуни даже глотку защекотало, голос басистым, мужским сделался. Вспыхнул Бобыкин, зарделся:
— Я тоже вместе…
Понимал Корнеев: он мог не предупреждать людей, сидящих в «атеэлке», мог улететь в Малыгино, найти там участкового, сообщить ему, а дальше — что хочет, то пусть и делает. Хочет — чалдонов пусть мобилизует, подмогу из райцентра вызывает, силки на вездеход ставит, бревнами «атеэлку» обкладывает, расследование ведет, суд вершит, не хочет — пусть ничего не делает. Его обязанности — его забота. Никто преднамеренное бегство не вменит Корнееву в вину. Ни улыбаться, ни усмехаться не будет.
Да и преступление по северным масштабам яйца выеденного не стоит, не ахти какое: полтора-два десятка уложенных оленей, пара лосей — подумаешь, тьфу! Но Корнеев признал бы себя старым, списанным в тираж и ни на что уже не способным человеком, если бы струхнул и ушел отсюда, вот ведь как, — любая осечка потом, малый затор, капелюшная задержка воспринимались бы им как душевный крах, личное поражение, сопровождаемое горькой, иссасывающей болью. Он к себе бы начал относиться по-иному и после такого бегства безнадежно провалился бы в тартарары, да что к себе?! После этого Колесничук, например, просто перестал бы для него существовать! Даже Петуня Бобыкин — и тот тоже перестал бы существовать.
Допусти один раз бегство, оступись, отползи на «заранее заготовленные позиции», как иногда любят высказываться некие дипломаты, и все: отступление уже станет нормой жизни. Понадобится очень многое, чтобы вернуть потом человека в старое русло. Кое-кто может даже улыбнуться: доморощенная философия, мол. Но в этой-то «доморощенной философии», быть может, сокрыта первопричина жизни, суть бытия — отсюда именно и идет все, сила характера не только одного человека, но и всего народа произрастает вот именно из таких неуступок, из желания сопротивляться злу, делать усилия во имя чьего-то спасения: кулика, гималайского медведя, желтого уссурийского тигра, все это вроде бы мелочи, пустяки, но ведь эти «пустяки» обладают способностью перерастать в явления крупного масштаба.
И другое чудилось Корнееву: вездеход как-то связан с предательством Валентины — прямо или косвенно, Корнеев не знал как, но связан, и вполне возможно, похититель, либо пособник, или какой-нибудь подлец сидит сейчас в железной громыхалке, взирает злобно на вертолет, подводя под его дюралевое пузо ствол своего ружья.
— Ну что, мужики? — Корнеев взглянул вниз, пока он делал круг, коробка снова ушла вперед. — Не дадим вконец распушить оленей? Пусть знают: не они сильные, а мы, и не зло в конце концов верх берет, а добро. Добром жив человек. И в первую очередь мужик.
— А баба? — Колесничук уже уверовал в собственную неуязвимость: ничто с ним не сделается, «пуля — дура». Подмигнул Корнееву.
— Не баба, а мужик — начало начал, — поморщившись, выдал «сентенцию» Корнеев, тронул рукою грудь — болело там, пекло там, рана свежая, к которой не подступиться, ни перевязать, ни смазать ее ничем, вот и горит. Горит, не тлеет — звон сплошной во всем теле стоит. «Эх, Валя!», — вздохнул Корнеев. Остановилось для него время. Не жизнь теперь будет, а движение по инерции. — Женщине не обязательно быть доброй, она не воюет, природой к этому делу не призвана. А настоящий мужик — всегда воин и как всякий воин обязан быть добрым: врага от заблудившегося отличить, пожалеть дитя и женщину, к пленному отнестись как к человеку.
— Блажной ты какой-то сегодня, командир. У тебя дома ничего не случилось?
— Нет.
Колесничук пощипал пальцами подбородок, подтянулся, зорко заскользил взглядом по неказистой земной горбине: начали снижаться.
Телом, душой, чутьем Корнеев понимал: должно наступить освобождение, вот только откуда оно придет — не мог определить. Просто не дано было. Это находилось где-то в секущей звонкой выси, куда не добраться, над мозгом, над чутьем и душой, это было вне пределов доступности.
Хлопали, рубя сухой стеклистый воздух, лопасти, чадил, обволакивая вертолет черным боевым дымом, двигатель — машина хоть и старая была, а послушная, ходкая, сделана надежно — вертолет, как знал Корнеев, готовили для запуска в серию, но серии из него не получилось: чем-то не устраивала модель конструкторов, и машину, поскольку была нехватка, да такая, что из-за вертолетов некоторые руководители, осваивающие Сибирь, готовы были стреляться на дуэли, не то что в Москву, в министерство специально ездить — и ездили! — пустили в дело.
Он относился к машине с нежностью, бережно, словно к живому существу, случалось, даже разговаривал с вертолетом — терпеливо, наставительно, как охотник, например, разговаривает с собакой, которую собирается взять в тайгу пособолевать или побелковать: вся работа, вся удача — в собачьей ловкости, в нюхе и неутомимости ее — вот где секрет успеха. Корнеев любил свой вертолет, как промысловик добычливую лайку, даже чернаком не мог его обругать.
Вот земля выровнялась, погрузнела, стала на свое место. Они пронеслись над самой «атеэлкой». Вдогонку — это Корнеев понял в ту же секунду — артельщики рубанули дуплетом, жаканы глухо щелкнули по вертолетному корпусу, оставили гнутые вмятины и, отрикошетив, ушли вниз, в снег.
Напрягся Корнеев и, заглотнув в себя выдох, словно стрелок, приготовившийся прицельно бить по зверю, сдавил зубы — ох и любим же мы стискивать челюсти в трудные минуты, и брат-литератор пишет об этом с такой охотой, любовью и знанием, будто сам каждый раз сие делает, — подумал, что действительно надо ко всем чертям уходить от вездехода, пока их не подбили, устало потерся подбородком о воротник: все это пустые мысли, — заложил вираж над землей.
Тут неожиданно из притеми вертолетного чрева как-то странно, боком, медленно, словно в кино, где специально тормозят бег кадров, вывалился Петуня Бобыкин, бумажно-бледный, кожа на лице даже прозрачной, пористой сделалась, перевернулся нелепо, спиной, острыми лопатками подростка, различимыми даже сквозь теплую одежду, вниз и со всего маху грохнулся об пол.
Корнеев свел глаза в щелки, но рук от штурвала не оторвал.
— Колесничук, посмотри, что с ним… Быстро, Колесничук! — В Корнееве все напряглось, удары сердца стали неслышными и редкими, боль, что горела в нем, потухла, уступая место, быть может, боли другой, более жгучей и сильной, несчастью, более крупному, чем его собственное. Корнеев знал, что произошло с Петуней Бобыкиным, Колесничуку можно было и не смотреть, и так понятно: в Петуню угодил жакан. — Что с ним, Колесничук? Ну!
А у Петуни глаза уже остановились, подбородок задрался вверх. «Собственно, какое это уже имеет значение?» — устало, надломленно заплескалась мысль в голове. Будто вода.
— Ну, Колесничук!
Второй пилот соскользнул с сиденья, разодрал утепленный комбинезон на Петуне, и, завернув вверх васильковый — дитячий цвет — свитер, притиснулся ухом к Петуниной груди, слушая, колотится сердце или нет.
Медленно поднялся с пола, пробормотал что-то безъязыко — булькали, застревая в горле, уродливые мятые слова, а вот какие это были слова — не разобрать: «По… по-бо… п-бо… П-п-пе…» — затрясся в ужасе, вот уже и безъязыкие слова Колесничука не были слышны, хрипел лишь воздух в его груди, рвалось там что-то в клочья, и все.
«Во-от покатилась с неба звезда-а — не-екуда падать…» Какие-то рыдания возникли в ушах, а колокольное буханье, напротив, угасло совсем; Корнеев, так же как и Колесничук, не мог поверить в то, что произошло: в мирный солнечный день погиб человек. Нет бы на войне! — а то в мирное время. Разве такое возможно? Не-ет, нет, это не укладывается в голове, это сон, одурь, все что угодно, но не явь.
«Во-от покатилась с неба звезда-а — не-екуда пада-ать…»
Что это? Неужто он вслух пропел печальную песенку времен войны или просто промыкал под нос тягучий, сиротливый мотив? Кожа на лице словно бы омертвела: случается подобное с каждым в минуту наивысшего волнения, у врачей даже есть для этого мудреное, латынь на латыни, определение — и не оживить лицо никак, не возродить старое.
Глянул на коробку вездехода — она теперь выворачивалась слева. Пока Колесничук осматривал Петуню Бобыкина, Корнеев заложил еще один вираж, стараясь не попадать под огонь, разглядел — в кузове вездехода свалены какие-то лишаистые мятые лохмотья, совсем не похожие на оленьи туши: шкуры не шкуры, тряпье не тряпье, из-под лохмотьев, ближе к кабине, выпрастывалась жгуче-красная, свежеостекленевшая на морозе разрубленная половина молодого лося, лосенка еще, — била своей яркостью, пугающей кровянистостью в глаза. Корнеев невольно взглянул на кругляш термометра, установленный на стекле кабины, по ту сторону: морозно все-таки, поежился от нелепой, какой-то странной и страшной мысли — холодно же ведь так, разрубленным, на морозе…
Перевел взгляд на Петуню Бобыкина — тот по-прежнему лежал на спине, с задранным вверх свитером, в распахе комбинезона, там, где свитер был приподнят, виднелось неприкрыто-нежное, еще не обветренное, не обваренное и не посоленное житейскими невзгодами мальчишеское тело, вызывающее жалость и недоумение: за что, кто мог? На подбородок и горло уже набежала прозрачная синева, нос сиротски заострился, от чего Петунии вид сделался чужим, из уголка рта выбрызнула и протекла на шею тонюсенькая, пугающе яркая, как и кровь лосенка, зловеще светящаяся на солнце красная струйка. Протекла струйка и застыла.
Карманы на Петунином утепленном комбинезоне были аккуратно застегнуты. Корнеев вспомнил, как Петуня Бобыкин доставал из левого, слабо поблескивающего захватанной медной пуговицей, фотографию старушки в трогательном платочке, показывал всем подряд, даже незнакомым людям: «Это моя мама — Маманя»; в голосе Петунином звучала нежность, удовлетворенность оттого, что есть у него такая мама. а теперь вот в Петуне и голос угас, и теплота умерла, и все — никогда он уже не пошлет старушке с добрым крестьянским лицом свою зарплату.
«Ну, насчет зарплаты, денег — это мы как-нибудь сообразим, — снова, будто вода, неслышимо плеснулась мысль в голове, — если сами, конечно, живы будем… Подумаешь — деньги. Да век бы их не видеть, не знать: готов все деньги, что есть сейчас и что будут заработаны в дальнейшем, заодно Петунино воскрешение отдать. Хлеб сухой жрать буду, снег, звериную шерсть, от всего откажусь — пусть только Петуня встанет. А, Петуня?» Он отстраненно, будто из сна или из другого какого, неведомого людям измерения, со стороны, словом, посмотрел на неподвижного Петуню, увидел, что струйка крови, протекшая изо рта, уже высохла, прилипла к охолодавшей неживой коже, и жалость подступила к Корнееву: за что убили Петуню, во имя чего он погиб?
Ему почудилось, будто пахнет паленым, ровно кто поливает керосином свежеснятые звериные шкуры, палит их, непонятно зачем уничтожая добро, хотя шкуры запросто можно выделать золой, мочой, мукой, размять, потом выгладить и сшить что-нибудь нужное в хозяйстве — шапку, кухлянку, рукавицы, унты, оглянулся, будто неведомый баловник-поджигатель в вертолетном трюме сейчас сидел, чиркал спичками, баловался, глядя, как полыхает горючая жижа, сжигает шерсть.
Вначале он ничего не разглядел: сквозь иллюминаторы-кругляши в вертолетное чрево пробивался скудный свет, темень в узком и длинном, похожем на сужающуюся к горловине трубу хвосте хоть и прозрачной была, а взгляд не пропускала. Но потом Корнеев неожиданно различил бегающие синевато-жаркие проворные огоньки, они то исчезали, то появлялись вновь: пуля, что поразила Петуню Бобыкина, отрикошетила и погубила вертолет — они горели. В воздухе. Горел трюм. А в трюме — запасная бочка с бензином, все выводы от баков с горючим, вся система питания двигателя. Запах крепчал, сделался едким, воняло уже не жженой шерстью, а чем-то каленым, обугленным, спекшимся железом, пластмассой, дюралем.
Они даже до земли дойти не успеют, взорвутся, пока садиться будут, а если сядут, то артельщики из вездехода просто-напросто прикончат их.
Страха не было, была усталость, какое-то равнодушное, холодное, расчетливое спокойствие — сложное ощущение, знакомое еще с фронта, где гореть тоже приходилось, и один раз безысходно — в сорок третьем году на «Голубой линии». Гореть-то горел, да не сгорел. Он прислушался к движку — мотор работал пока нормально, уверенно: хорошо все-таки склепана машина. Взглянул на Колесничука — тот, подавленный, онемелый, ничего не чуял, ни гари, ни огня, ни дыма, кулем обмяк в своем узеньком креслице, смотрел неподвижно перед собой, лицо его тоже было неподвижным, остывшим, жило лишь веко левого глаза — трепыхалось, дергалось, затихало, потом вновь начинало трепыхаться нервно, будто в конвульсивной тряске, — дрожало обреченно, жалко.
Снова оглянулся назад — число шустрых синеватых огоньков удвоилось, они споро перемещались по трюму, прыгая из одного угла в другой, в хвосте сделалось светлее; все там теперь уже видно — и ребристые расчалки, и внутренняя клепка бортов, и тросы управления. Посмотрел на Колесничука: не чует, сидит отрешенно, словно в столбняке.
Спокойно, не ощущая уже ничего в себе — все выгорело, вымерзло, высохло, нет ни боли, ни горя, ни огня, сплошная пустота, — Корнеев взялся за Петунии комбинезон, легко, без напряжения, хотя бортмеханик был тяжелым — а мертвые люди бывают особенно тяжелы, — втянул его в кабину. Голова Петуни въехала в прозрачный колпак в самом носу машины, волосы прижались к решетчатому плексигласу, ничего не стало видно за его головой — разметались волосы, скрыли с глаз железную коробку, выстрелом из которой был Петуня убит.
Ноги Петунины не поместились в кабине — тесна и коротковата она была, до отказа напихали в нее приборов, циферблатов, верньеров, тумблеров, кнопок, выключателей, пакетников, щитков, клавишей. Подхватил Корнеев Петуню рукой под колени, сложил пополам, втянул его ноги в кабину и, взглянув в последний раз в трюм — там уже полыхало по-настоящему, захлопнул дверь — отгородился от огня.
Колесничук по-прежнему неподвижно, отрешенно сидел на своем месте — то ли он оглох, то ли зрение потерял, то ли легкие у него не работали, то ли жакан в Колесничука, как и в Петуню, угодил — бог его знает, одно понятно: не в себе Колесничук, Корнеев не стал приводить его в себя — не до того. Да и времени не было.
Пока он возился с Петуней, пока на огонь да и на Колесничука смотрел, из «атеэлки» снова выпалили по вертолету, и эти два выстрела Корнеев проворонил. Жаканы ушли в небо — Рогозов хоть и бил прицельно, а на этот раз промахнулся: глаз подвел, рука от напряжения и злости дрожала, вездеход трясло и дергало — в пустоту послал свинец. «Атеэлка» осталась в стороне.
Вертолет угодил в скользкий, призрачный луч солнца, отпечатался на земле тенью; Корнеев невольно бросил взгляд на эту тень — она была чистой, гладкой, сизовато-водянистой; Корнеев ожидал увидеть хвосты дыма, косицы пламени, прилипающие к корпусу вертолета, столб искр, но ничего этого не было — машина горела изнутри. Такой пожар страшнее, чем наружный, когда пламя можно соскрести с обшивки скоростью, трюками в воздухе, прыжками-падениями, а вот изнутри, из чрева огонь не выковырнешь, только раздразнишь его, и забушует костер еще сильнее.
Корнеев знал теперь, что он будет делать, до мелочей представлял дальнейшие свои действия. Только бы успеть это сделать, только бы успеть! Лишь бы не рвануло вертолет в воздухе, не разбросало горящими щепками по округе, и тогда никто никогда ничего не узнает… А артельщики уйдут безнаказанными.
Только бы не рвануло бочку с бензином в трюме: двести литров есть двести литров, бензин высокооктановый, «экстра», горит лучше пороха — в режиме взрыва. Но как бы там ни было, Корнеев твердо знал: минуты две-три у него еще есть. Точно есть. Может, отказаться от возмездия, оставить вездеход в покое и попытаться сесть?
Он мрачно усмехнулся — и наверняка угодить под пули, ибо эти в покое их не оставят. Взглянул на Колесничука — тот позы своей не менял, шок у него, что ли, или инсульт его в воздухе поразил, или действительно жакан попал — слишком уж странный он. Растянул темные, словно бы чужие губы в сожалеющей, едва приметной улыбке: прости, Колесничук, умоляю тебя, прости Машерочка! За скверный, так горько кончающийся полет, за недомолвки, если они были, за день нынешний, за несправедливость допущенную — не таи худа и зла, Колесничук, не таи — и прости!
Он заложил крутой вираж, короткий, резкий, будто сидел за штурвалом истребителя или штурмовика, а не вертолета, перед глазами вспухли дымные болевые кольца, — а может, это дым из трюма в кабину просочился, сбился в кренделя, застят теперь баранки взор, жилы на шее стиснуло что-то тугое — обычная перегрузка, — вывел машину на верткую, посверкивающую на солнце оскобленными, блестящими траками «атеэлку». Точно вывел.
Вездеход попытался вывернуться из-под вертолетной тени, уйти в сторону, но Корнеев этого ему не дал — он словно бы прилип к «атеэлке», примерился, будто в атаке, пожалел, что нет у него пулемета. Ох, как жаль! И почему он бессилен, безоружен в этой ситуации, почему? Зажмурился до ломоты в висках — словно бы к прицелу приник, промычал что-то про себя, в ответ в ушах, перекрывая вновь возникшее колокольное буханье крови, зазвучала знакомая щемящая песня. «Во-он покатилась вторая звезда к ва-ам на погоны…»
Примерившись, понял, что может промахнуться, сдвинул вертолет чуть влево, тень соскользнула с «атеэлки», распласталась на снегу, помчалась вместе с вездеходом дальше, подминая под себя заструги, комки чарыма, промахивая над выбоинами, перескакивая через жесткие щетки одеревеневшей куги.
— Вот так будет точно, хорошо должно лечь, — пробормотал Корнеев, обрывая звенящую в ушах песенку, взмолился перед самим собою: «Да оставь ты в покое эту звезду! Некуда падать — пусть не падает». Тьфу — плюнул он, когда песенка возникла снова.
Больше внимания на нее он не обращал.
Корнеевский вертолет, уже известно, был особым, в серию должен был пойти, да не пошел и — вот редчайший случай — в одиночку получил путевку в жизнь, попал в хорошие руки, создатели давно уже о нем забыли, а он все летал и летал и ни разу не подвел человека. Имел он некоторые особенности в отличие от других машин такого типа, в частности, на ходу мог опорожнить баки с горючим, сбрасывать топливо — на манер военного самолета. Зачем это усовершенствование понадобилось конструкторам — непонятно, сливать бензин вертолету ведь совсем необязательно: если у него откажет мотор, то он и без сброса горючего грохнется на землю, как чугунная чушка, и новшество тут никак не поможет… Тем не менее новшество в корнеевском вертолете имелось. И именно на это Корнеев сейчас рассчитывал.
— Давай! — раздвинув темные холодные губы в прощальной улыбке, уже не беспокоясь ни о чем, скомандовал Корнеев сам себе, нащупал запрятанный под сиденье небольшой шишкастый рычажок, прицелился в последний раз, дернул рычажок на себя. Из-под вертолета с клекотаньем и гудом вымахнула струя бензина, плоская, тяжелая, похожая на мокрое одеяло, быстро достигла земли и легла точно на «атеэлку», накрыв кабину, кузов. Даже на артельщиков, кажется, пролилась.
Вездеход дернулся, затормозил — артельщики, видать, не поняли еще, в чем дело, да и не надо было понимать им это… Быстрее, быстрее, быстрее!
Круто провернув вертолет чуть ли не вокруг своей оси, Корнеев сделал еще один вираж и, гася высоту и одновременно набирая скорость, пошел на «атеэлку». В лоб. Ближе, ближе, ближе, видя аккуратно сработанный, сшитый из металлических реек радиатор, плоские желтоватые ободки фар, массивный, крашенный смолистым кузбасс-лаком бампер, гладкое чистое стекло, к которому прилипли две гнутые прутинки — «дворники», за стеклом отчетливо различил два плоских смазанных лица.
Казалось, в Корнееве должна была сейчас взорваться, пыхнуть огнем и осколками граната, изнутри выплеснуться вопль ненависти, нечто устрашающее, но ничего этого не случилось, в нем ничто не дрогнуло, даже ненависти к этим людям не было, были лишь усталость, надоевшая горькая песня в ушах, был трезвый расчет, без которого никак нельзя ввязываться в воздушный бой, была улыбка на темных губах, обращенная к одному лишь Колесничуку: прости, Колесничук, прости, пожалуйста! И полное спокойствие внутри, отрешение от всего — и больше ничего.
Даже Валентины, причинившей ему столько боли, уже не было. Исчезла она, ушла в прошлое.
Слева к сиденью командира корабля была приторочена брезентовая кобура, на манер чехла для охотничьего ружья, обшитая по низу кожей, объемистая, словно полевая сумка. В кобуру засунута двуствольная, старого, довоенного еще образца, ракетница, а также шанцевый инструмент командира — завернутые в тряпицу вилка и ложка, милые предметы, делающие живым и домашним любой скоротечный обед в тайге. Корнеев отпихнул пальцами шанцевый инструмент — ненужным, чужим, нелепым было сейчас даже одно его присутствие, вытянул ракетницу за тяжелую, теплую рукоять из кобуры. Взвел поочередно курки — вначале левый, потом правый, и хотя взводил он резко, быстро, курки только жестко щелкнули, становясь в боевое положение, ему показалось, что на это понадобилось бесконечно много времени, что он опоздает выстрелить — каждый малый миг, каждое оглушающе-крохотное, неуловимое, словно взмах ресницы, мгновение казались ему огромным куском, отрезком большой жизни, где успевали родиться и вырасти люди, умереть старики, увидеть свет целые поколения.
Он снова ощутил себя на войне, очутился лицом к лицу с врагом, он знал, что сделает: проломится через любую преграду, проползет, переплывет, перелетит через что угодно и дотянется рукою до него. И нет места сомнению, размышлениям — ни места, ни времени, — как и на миндальничанье, вопросы-ответы, всевозможные слезливые спотыканья и жалость. Обидно только, не сразу разобрался он в этом мире, не понял что к чему, подошел к мирной жизни с фронтовыми мерками, а ведь давно уже все перестали к ней так подходить, война превратилась в память, и мир выдвинул новые требования. А он, дурак, — есть такая птица с характером оглобли, слышали, может? — подходил ко всему со старыми мерками, считал, например, преданность женщины незыблемой, как в военную пору, когда любимые сохли, страдали, грызли по ночам подушки, истекали слезами, ожидая своих суженых с фронта, — увы, все это уже кануло в прошлое. Да и другие шаткие вещи тоже считал незыблемыми.
Назад возвращаться нельзя — там осталось одно пепелище, которое мало для чего пригодно, пепелище ведь не возрождается, на нем надо либо новый дом возводить, либо оно ошеломляюще быстро зарастет сорной травой, сравняется, станет пустырем.
Утраченное уже не обрести вновь.
Упершись рукою в защелку бустера — круглой форточки, Корнеев напрягся, отодвигая ее в сторону, форточка не подалась, и Корнеев громко выругался, затряс головою ожесточенно, собираясь в один литой мускул, в сгусток силы, упрямства, застонал, пугаясь сейчас только одного — а вдруг бустер не отожмется?
Но не-ет, отжался, родимый, отжался. В лицо ударил крутой морозный воздух, выколотил слезы из глаз, обварил лоб и веки, вогнал дыханье назад, в глотку. Корнеев набычился упрямо, притиснулся верхом своего шлема к свистящему ветровому проему, увидел, что вездеход совсем близко, ерзает, крутится на одном месте и что из кабины сейчас снова секанут жаканами, просунул в бустер руку и, чуть накренив вертолет, навел ракетницу на «атеэлку». Опережая встречные выстрелы, первым нажал на спусковые крючки. Ракетница бабахнула дуплетом, и от вертолета вниз, целя точно в ветровое стекло «атеэлки», пошли две хвостатые зеленые струи.
Одна ракета угодила точно в стекло, пробила его и взорвалась в кабине ярким праздничным снопом, вторая шлепнулась в угол кузова, закрутилась там бешено, сыпя искры во все стороны, обваривая своим пламенем железо, оленьи шкуры, разрубленного лосенка. В следующий миг в кузове вспыхнуло прозрачное высокое пламя. Самого пламени не было видно, оно лишь угадывалось, а вот в верхушке его, подбиваемой снизу жаром, током воздуха, вспухло и тут же разлетелось, разорванное в клочья, черное дымное облако, рассыпалось над землей.
Кабина тоже загорелась, из нее, выбив ногою дверцу, выбросился на снег один из артельщиков, высокий, нескладный, с неразличимым, окутанным огнем и дымом лицом, запрядал руками, что-то крича, потом покатился по снегу, пытаясь сдернуть с себя одежду, освободиться от пламени, но не тут-то было. Катался артельщик по снегу, оставляя после себя сизую, покрытую нежным пушистым парком тень, дергался и вихлялся, врубаясь головой в чарым, стараясь впихнуться в снег, словно в нору, теряя силы и сознание.
— А-а-а, с-сука, больно тебе? — прошептал Корнеев, глядя на распластанного артельщика. — А ему не больно? — повел головой в сторону Колесничука, который не отзывался на происходящее ни стоном, ни вздохом, ничем. Ткнул рукой в пол, где лежал Петуня Бобыкин. — И ему тоже больно. Было больно…
Мотор захрипел, что-то в нем задергалось, зачадило, отказывая, корпус вертолета начало встряхивать, будто он шел не по воздуху, а катился по старому булыжному проулку, дребезжал и разваливался на ходу. Корнеев ударился головой о железный пакетник, дверь мягко прогнулась под напором пламени, давящего из трюма, осыпалась крошевом вниз, и пламя ворвалось в кабину, поглощая враз и Корнеева, и Колесничука, и мертвого Петуню Бобыкина.
Перед тем как врезаться в землю, Корнеев услышал недалекий звонкий взрыв — будто хлопнула связка противотанковых гранат: вездеход разваливался на щепки. Из его кабины вынесло бесформенный, чадящий черным куль — то, что совсем недавно было Митей Клешней.
В следующий миг разомкнулась, принимая в себя горящий вертолет, земля. Раздался новый взрыв.

Глава двадцать вторая

Стужа крепчала, ветры свистели
Над ледяным неоглядным простором.
Вьюга слепила и с ног валила —
И негде укрыться было от вьюги,
Мороз вонзался ножом под ребра —
И нечем бороться было с морозом…


Из народного эпического сказания североамериканских индейцев «Валам Олум»

У хантов и манси есть хорошее блюдо, патанкой называется. Самое лучшее, самое верное средство от худых северных болезней, от тундровой порчи, от слепоты и внутренних хворей. Готовится патанка просто: свежую щуку, добытую из-подо льда, швыряют в морозный сугроб, где она, свежая, мокрая, только что из речной глуби, быстро стекленеет, становится костяной, каменно-твердой. Потом рыбу обрабатывают обухом топора, перетирают, дробят, ломают каждое ребрышко, каждое звенышко хребта, чтобы ничто не вонзилось в десны, в нёбо, в язык, ни единая костяшка, — словом, щука превращается в кашу. Кашу солят, посыпают перцем, поливают уксусом либо томатной приправой и едят ложками, причмокивая от удовольствия. Ни одна лихомань потом в тайге и в тундре не берет. Всю долгую трудную зиму, как бы тяжело и худо ни приходилось.
Вообще все лучшие северные блюда — сырые. Взять всем известную строганину, например. Или айбат. Есть такая еда, для непосвященного несеверного человека довольно дикая, вызывающая жжение в желудке и тошноту. А для северянина это и лакомство и спасение одновременно, сил прибавляет, слабых на ноги ставит, сердце живее работать заставляет, начинает человек улыбаться, верить в себя — вон что делает бесхитростный айбат.
Блюдо это действительно простое: из сети выгребают рыбешку — маленьких сижат, пелядок, муксунков, а еще лучше — но это бывает только в промысловую пору, в сезон, всего пару месяцев в году, — тугунка, как тут исстари величают сосьвинскую сельдь, ножом либо просто острым ногтем, который северный человек, случается, вместо ножа в дело пускает — отточенный ноготь не хуже финки пластает рыбу, шкурит лук и картошку, делает другие вещи — вспарывают рыбе брюшцо, выгребают оттуда внутренности. Причем, если это тугунок, то внутренностей почти не бывает — лишь крохотный, шелковисто-прозрачный воздушный пузырь, позволяющий рыбешке держаться на плаву, и все… И вообще эта рыбка такая нежная и застенчивая, что умирает даже от человеческого взгляда. Затем распах, внутренние стенки брюшца, присыпают солью, некоторые любители мажут горчицей (ханты и манси горчицу не признают, а вот ненцы, те любят) и едят всырую. Иногда рыбешка еще даже дергается, лупит хвостом едока по губам, а тому хоть бы хны, лишь щурится от удовольствия, ибо знает, что такая пища — самая полезная, от хвори защитит лучше иного хваленого лекарства. От цинги, к примеру.
Вернулся Сергей Корнеев с буровой в балок раздосадованный, в подавленном состоянии: хоть глина и кончилась, и известняк пошел, и сам за тормозным рычагом стоял, а проба все равно оказалась пустая — нет тут ни черта… Болела голова. Глянул на себя в зеркало — огорчился: губы испятнаны ссохшейся кровью. Приподнял губы пальцами — так и есть, вязкая багровая жижка сочится из десен. Давно забытая цинга прихватывать начала — обыденно и просто, словно тривиальный грипп.
Айбата бы сейчас, патанки, строганины.
Цинга — это от напряжения, от забот и напастей, что свалились на его голову, от неудач.
Качнулся, сидя на табуретке, по-детски подобрал под себя ноги — движение озябшего человека. Посмотрел на часы: надо было идти в Малыгино, узнавать, как там Воронков — пришел ли в себя и что, черт возьми, с ним случилось? Надо было встречать на вертолетном пятаке Костю.
Ох, хоть бы одну маленькую, совсем крохотную удачу, светлую рисинку в темном горьком месиве, капельку масла для приправы, чуток бальзама, от которого на душе сделалось бы чуть спокойнее. Хоть бы одно исполнение мечты, пусть и затасканно это звучит: мечта… А ведь вон какое доброе, нужное слово. Оледенелую сирую душу оживляет, согревает охолодавшего, возрождает к работе остановившееся сердце человека.
У каждого из нас в детстве была мечта, да не одна. Называют эти мечты то голубыми, то розовыми — кому как нравится. О чем мог мечтать пацан в своем военном детстве? О стране Лимонии и жарком безмятежном океане, плещущемся в сахарно-белых берегах? Или о стране Крокодилии? Апельсинии? О куске душистой, невероятно вкусной ржаной черняшки? И не об одном куске, а чтоб вволю… О том, чтобы папаня с фронта пришел живым и чтобы медали у него на груди — перед другими пацанами хвалиться — были. Или о благополучном походе на самую высокую гору Советского Союза? Когда можно сесть на макушке, свесить ноги и с удовлетворением смотреть, как под пятками облака ползают, скребутся друг о друга, прилипают к камням, пытаются подняться выше, да не могут, пороху не хватает — человек оказался сильнее и ловчее их. Или о далеких полетах, за пределы Земли, не на Луну даже, а дальше — много, наверное, на иных планетах имеется любопытных мест… Или о том, чтобы какая-нибудь золотоглазая насмешница Ирка из соседнего класса вдруг стала серьезной и задумчивой, часто поглядывала в твою сторону, смущалась, бледнела, а довольный рыцарь со снисходительным, вроде ни о чем не догадывающимся взором смотрел бы мимо нее, чем вызывал бы еще большую растерянность и смущение? Мечты, мечты. На голубых птиц они похожи, которых в природе, кажется, совсем нет. Цель — это тоже голубая птица.
Он шевельнулся, опуская озябшие ноги вниз, скрипнул расшатанной табуреткой: пора было собираться в Малыгино. Сощурился болезненно, будто по лицу его хлобыснули крапивой, сжал рот в старушечью щепоть. Нет, к сожалению, от бед и напастей лекарства, никакого продукта химии нет — целительных таблеток, порошков, бутылочек с каплями, нет ничего и натурального, природного, того, что здесь же, в тайге да на болотах, растет — травы, ягод, грибов, коры, мха, почек.
Он оделся потеплее — неизвестно, сколько придется ждать на продуваемом всеми ветрами промозглом утоптанном пятаке Костин вертолет: десять минут, пятнадцать, двадцать, выглянул в оконце — не вернулся ли Митя Клешня с «атеэлкой», — черт возьми, и почему же это он никак не может вспомнить, куда послал этого умельца? А может, не послал, может, тот сам по своим делам отпросился?
Едва вышел из балка, как увидел Коновалова. Неужели опять что-то случилось? Смена-то уже не коноваловская, он свою вахту отстоял, передал флаг другому бурильщику.
— Сергнклаич! — выдохнул Коновалов жарко, окутался вязким туманом. Неуклюже тормознул, чуть не завалился в сугроб, задергался в мелком мучительном кашле, — бывает такое, когда здорово запыхаешься.
Корнеев молчал — ждал, когда Коновалов откашлялся.
— Сергнклаич! — проговорил тот вторично, захлебываясь, перхая, никак не мог одолеть его имени, окутывался белесым мерзлым паром, будто локомотив, бесполезно разгребал руками воздух, и все — вот на что его и хватало. Наконец отперхался. — Скважина инструмент зажала. Провернуть никак не можем. Все впустую.
Этого еще не хватало! ЧП хуже не придумаешь. Ведь сколько раз бывало: в стволе скзажины, этого двух с половиной километрового колодца, обрушивалась стенка, сдавливала — зажимала — бурильную трубу, на которую был насажен сам инструмент — долото, — и все, туши свет, поделать было ничего нельзя: ни провернуть столб труб, ни назад его выкрутить — металл застрял мертво, навсегда. И тогда приходилось вычеркивать скважину из списка, снимать ее с «баланеца», как любят иногда козырять неожиданным словечком здешние чалдоны, — а что такое снять скважину с «баланеца» для Корнеева? Похоронить себя живьем, вот что.
— Когда это случилось?
— Минут десять как.
— Раствор пробовали закачивать?
— Пробуем.
— И что?
— Пока бесполезно.
Есть такая мера — закачать соляной раствор в скважину, попытаться вызволить плененные трубы, ослабить там напор, разжижить породу.
— Кучно бьет… Черт! — выругался Корнеев.
Где предел человеческих возможностей, где та невидимая ломкая черта, доходить до которой никак нельзя, это подобно смерти, ибо до этой черты человек, сколько ни нагружай его, будет гнуться, обливаться потом и слезами, кряхтеть, но волочь воз; как только ее переступил — все, пиши пропало! Человек надсекается, падает на землю — и не дано ему тогда подняться.
Сколько бед сразу у Корнеева — «кучно бьет!» — Костино горе, постыдная вещь, на всю их фамилию отпечаток наложившая, — раз; Воронков, неизвестно кем, когда и за что, при каких обстоятельствах покалеченный — два; собственная затурканность, слабость и в довершение всего цинга (кажется, цинга, иначе почему так сильно кровь сочится из десен?) — три; прихват инструмента и с ним возможная катастрофа, после которой его просто лишат всего и вся, — четыре. Есть еще бесперспективная проходка, десятки тысяч угробленных на бесполезный поиск рублей, крикливый редкозубый Синюхин, исчезнувшая невесть куда «атеэлка»…
Надо бегом бежать на буровую, стелиться по воздуху, а у него сил нет, плетется еле-еле, одолевая тропу по сантиметрам, ощущая каждый ее пупырышек, отзываясь на каждый бугорок, каждую выбоину оглушающим стуком сердца, одышкой.
Буровая площадка представляла собой жалкое зрелище: все остановилось на ней, будто конец света наступил. Корнеев почувствовал, что у него губы невольно дрогнули. Что-то могильное было в недвижности ротора, в слабосилии автоматического ключа, в бесполезной натянутости тросов. На высокой надрывной ноте ревел дизель, срывался на визг, чадил, плюя в небо черным вонючим отгаром, но никак не мог провернуть зажатые земной тесниной трубы — те сидели мертво.
Ни соляной раствор, который, не мешкая, подали в скважину, ни дополнительная нагрузка на дизель, ни искусные, по-настоящему артистичные манипуляции бурильщика, ни… — ничто пока не помогало.
— Ну? — выдохнул Корнеев, голоса его за ревом дизеля не было слышно, но бурильщик по движению губ все же разобрал, что интересует Корнеева, согнулся виновато над рукоятью тормоза.
— Поймаете, — он в речи пропускал, глотал букву «и», худенький, как хвощ, с черными, тонкой проволочкой, протянувшейся над верхней губой, усиками и выпуклыми, жалобно-выразительными глазами — парень молодой, из южан, лишь недавно техникум окончил, попал к Корнееву по распределению, перетрухнул, похоже, здорово: глаза из сочных, карих в сизые обратились, будто туманом их покрыло. — Поймаете, бурю — все нормально, мотор работает нормально, раствор — нормально, по бумаге разведен, поймаете, как записано в бумаге, так и разведен, все было тип-топ, и вдруг — на! — жалобно стрельнул глазами на автоматический ключ, который силился, пыжился, давил своими крабьими челюстями головку трубы, трещал суставами, а ничего сделать не мог. Бурильщик просяще наморщил лоб, из-под шапки черные кудряшки вылезли, подергал рукоять тормоза, промычал про себя что-то заклинающе, но мольба не помогла: лишь взревел, напрягся, грозя пыхнуть взрывом, дизель, ключ дернулся и увяз, остановленный, как показалось со стороны, собственным движением. Опасно звякнули тросы. — Остановилось, поймаете, и все тут! Ни туда, ни сюда.
— Готовь вторую соляную ванну! — скомандовал Корнеев, сам встал за тормоз, почувствовал через тяжелое литое тулово рукояти, как напрягается дизель, как дрожит вышка, а с вышкою — и окрестная земля. — Живее новый раствор!
— Хорошо, поймаете, хорошо! — Бурильщик, жалобно выкатив глаза, обдал печалью Корнеева и, приподняв грузный брезентовый полог, исчез в дизельной. Из дизельного отсека деревянная лесенка вела в яму, где готовился раствор.
Рядом с Корнеевым маячил еще кто-то, неподвижный, без дела, он оглянулся — Коновалов.
Корнеев скомандовал ему:
— Быстрее помоги! — еще что-то кричал, но уже не слышал собственного крика, и Коновалов не слышал: все глохло, вязло в грохоте.
Приседая и выворачивая ступни в сторону, Коновалов снежным комом прокатился под полог дизельной, исчез там. Корнеев прибавил оборотов дизелю, тот взревел оглашенно — дизелист даже скрестил предупреждающе руки над головой: движок, начальник, спалишь!
В ответ на это Корнеев упрямо мотнул головой: что дизель, когда речь о жизни всей буровой идет, — мелочь этот дизель! Ротор задрожал, но не провернулся. Корнеев сбавил обороты — дизель взревел, затих. Снова прибавил обороты. Дизель опять завыл, затрясся возмущенно. Не тут-то было.
Хоть и не было жарко, скорее наоборот: солнце, сиротливо стынущее над горизонтом, минут через двадцать запнется о невидимый порог, соскользнет вниз, за горизонт, и сделается совсем морозно, а Корнеев взмок, распарился. Он волчком крутился на месте, манипулируя тормозом, — со стороны казалось, что Корнеев растерян, а он был спокоен, только пот все сильнее проступал и проступал на лице, но манипуляции его ни к чему пока не приводили.
Ревел по-звериному дизель, будто подбитый пулей медведь, цапающий опаленное зарядом место лапами, стихал, звенел жалобно, прочищал засорившуюся глотку, затем снова повышал голос, и со стылых неподвижных сосен от этого отчаянного рева сыпалась мертвая морозная дресва.
Главное сейчас — ни на секунду не останавливать дизель, расшатывать и расшатывать скважину, дергать и дергать столб бурильных труб, попытаться ослабить сжим земли.
Комок, нехороший, липкий, шпарящий, как кипяток, собрался во рту, нёбо слизью покрылось, слабые десны прокалывало болью. Время исчезло в изматывающей работе.
Ревел и стихал дизель, пытаясь освободить трубы.
Ревел и стихал.
Ревел и стихал.
Корнеев встряхивал головой, косился на тяжелый, негнущийся полог дизельной «залы» — где там Коновалов и его помощник? Чего они медлят? Раствор, крепкий, соляной раствор, чтобы остудить, прополоскать, размягчить известняк, нужен. Срочно! Где раствор?
Не хватало воздуха, ослабели, тряслись колени, подгибались ноги, жгло рот и грудь.
«Где раствор?» — пробовал выкрикнуть Корнеев, но лишь беззвучно распахивал рот, двигал неловко толстым неуклюжим языком — язык вспух вместе с деснами, на нем появились ломины — «цыпки», из которых сочилась сукровица, в горле застревали, спрессовываясь, слипаясь в один неудобный ком, слова.
Наконец из-под полога вынырнул гордый южанин и, печально посверкивая глазами, по-птичьи легко приблизился к Корнееву.
— Поймаете…
— Оставь при себе свое «поймаете», — перекричал наконец рев дизеля Корнеев, — мне раствор нужен.
— Раствор, поймаете, готов.
— Заканчиваем! Быстро!
Ревел и стихал дизель, ревел и стихал. Тянулись мучительные, изматывающие минуты. Тяжелый и сильный, как трактор, а сейчас беспомощный ротор дернулся, сдвинувшись на какую-то жалкую нитку, на миллиметр, не больше, снова замер, обратившись в обычную железную болванку, снова дернулся и снова замер.
Какие тяжелые, какие нелепые, а порою даже страшные мысли — и такое бывает — должны рождаться в подобные минуты у человека в голове. Ведь одна, две, три, пять звонких пустых минут, в которых только грохот и больше ничего нет, все остальное — напрасные усилия, — и может подрубиться под корень дело жизни.
«Конец!.. Все… Конец…» — не веря себе, происходящему, морщился Корнеев, бесполезно топтался на площадке около раздражающе длинной, тяжелой рукояти тормоза, подпрыгивал нелепо, то ли пытаясь согреться, то ли проверяя, сон это или не сон. В такт его движениям клокотал над тайгой, над всей здешней промороженной гнилью и урманами оглушающий рев, на время он стихал, чтобы подзарядиться где-то — под землей, что ли? — и вымахнуть наружу вновь, вознестись вверх, встряхнуть воздух, разбудить косолапых в их душных берлогах и опять с кипящей от холода высоты упасть вниз, насквозь пробить непрочную землю.
Не помогла и вторая соляная ванна. Другой бы, возможно, и отступил, спрятался во-он за тот сосновый комель, чтобы не видеть жалкой загибающейся буровой, раздрая вокруг, не слышать самого страшного, что может только быть, — пустой тишины, а Корнеев не желал отступать, особенно в теперешнем своем положении.
Он больше ни на что не переключал свое внимание — только тормоз да столб труб — беззвучно пришептывал губами, творя какие-то слова, которые никому не дано было узнать, услышать и которые сам он потом никогда не вспомнит — просто не суждено будет вспомнить, не обращал внимания на колючий пот, ручьем катившийся по лицу. Да еще виновато, жарко, словно костер, который просил новых и новых дров, светились глаза.
Ему неожиданно начало чудиться, что сейчас пыхнет черным дымом в последний раз дизель, прощально пустит в небеса вонючие пороховые кольца и захрипит смертно, захлебываясь в собственном отгаре, выбьет из себя пламя, вернее, остатки его, и развалится пополам. Тогда наступит конец мучениям, конец поискам, конец всему. Вместе с дизелем умолкнет и он сам, Корнеев, — хрустнет и надломится ветка жизни, уйдет он отсюда один-одинешенек, в смутный сумрак, в вечер, в ночь, утонет в сугробах, исчезнет навсегда, превратится в призрак.
Ну дизель хоть и ревел прощально, хоть и харкал дымом и огнем, сотрясал небеса и землю, а держался, не перегорел пока. Прочно была склепана отечественная машина. Неказист на вид механизм, даже более того — нелеп и страшноват, а надежен.
Что-то благодарное шевельнулось в Корнееве — в другой раз он, возможно, вспомнил бы добрым словом создателей дизеля, которые хоть и промахнулись, закупоривая механизм в громоздкий, нелепый кожух, но зато тысячу раз спасибо им, что наделили машину слоновьей выносливостью. Любой заморский дизелек уже наверняка захлебнулся бы, а этот терпит. Корнеев работал и работал, он дышал сейчас легкими буровой, была б возможность — сердце свое бросил бы на дно скважины, чтоб вспыхнуло оно там, словно сердце Данко, спалило сцепки, ослабило земной сжим, чтоб заработал, закрутился ротор, провернул трубу в скважине. Но нет, тщетно.
Снова взвыл и снова затих — в который уж раз — дизель.
Снова взвыл и снова затих.
Каково же будет ему, подмятому, сбитому с ног, сегодня вечером, во время обязательного сеанса связи? Каково будет продираться сквозь вой, хохот, шепот, пороховое горение эфира и сиплым горьким голосом сообщать о поражении: буровая, мол, того… скисла… Столб труб застрял в глуби, и теперь остается одно: закопать его там, завалить верхушку лесным хламом. А номер буровой вычеркнуть из всех служебных документов, поскольку вышка бесславно кончила свою жизнь. Обречена была буровая, обречен был Корнеев.
Но он продолжал на что-то надеяться, не сдавался.
Может, сделать еще одну соляную ванну? Увы, ни к чему это, скважина и так уже переполнена, раствор прет назад — что еще можно сделать? Пока работает дизель, остается одно: качать тормоз.
Сколько времени прошло — неведомо. Но солнце еще продолжало держаться в пустоте бесчувственного неба, над самым обрезом земли, прочно зацепившись за что-то, рисовало косые тени на снегу — каждому дереву, каждому предмету свою; соединяло накрепко тень и сам предмет, но, похоже, светилу скоро надоест никчемушная, пустая работа, покинет оно холодную громаду неба, ухнет в прорубку, чтобы выкатиться уже по другую сторону земли, в жаркой стороне, погреться, понежиться, немного отойти от здешней угрюмости и бедной природы.
Но точно — есть какая-то высшая правда на свете, есть какая-то удивительная сила — болванка ротора вдруг затряслась мелко-премелко, будто в морозном ознобе, зазвенела, напряглась, запела, тросы натянулись, макушка трубы, надвернутая челюстями ключа, сатанинским сжимом сдавленная, чуть не отлетела, словно бы зубами перекушенная, ротор сдвинулся нанемного, на самую малость — всего несколько волосков, ниток, и вот надо же! — если раньше он, так сдвинувшись, тут же увязал в собственном движении, застывал, то сейчас этого не произошло: ротор с черепашьей скоростью начал вращаться.
— Ну давай же, родимый! Давай! — взмолился Корнеев. Нагрузка на двигатель росла. — Тяни! Еще чуток, ну! Еще чуток…
И похоже, надежда его, мольба — все это передавалось металлу: ротор медленно, грозя каждую минуту остановиться, все же полз и полз по кругу, шевелил неровностями своего некрасивого отлитого тулова, вращался, прокручивал в земной теснине столб труб, раскачивал скважину, освобождал стенки. Обваренный потом, солью, Корнеев двигал костлявой челюстью, словно боксер, которого огрели по лицу кулаком, проталкивал сквозь сведенные судорогой зубы неслышимые слова, щурился устало.
— Ну, родимый, еще немного… Крути круги, топочи лапами, ну!
В какой-то миг ему показалось, что ротор опять засядет, застопорит свое вращение — действительно, тяжелая железная болванка начала утишать свое и без того черепашье движение — что-то, видать, заело в душной земной глубине, сдавило столб труб еще более яростно, чем раньше, не пускало, дизель завопил оглашенно — он работал уже на последнем дыхании, сейчас сломается, и у Корнеева обреченно помертвел взгляд: неужто станет?
Но нет, не остановился ротор. Покряхтел-покряхтел, позвякал своими суставами и одолел сопротивление.
«Пронесло», — что-то огненное, будто зарница, прочертило широкую линию перед Корнеевым, заставило отшатнуться.
Сзади его кто-то аккуратно придержал, видно, боязнь была: упадет, завалится начальник, голову о какую-нибудь железку расшибет, вот ведь… Корнеев недовольно оглянулся — за спиной стоял белозубый, волоокий южанин, сохраняющий печальное выражение на лице, с которым он просто-напросто родился, это у него нечто семейное, пожизненное.
— Вы это… поймаете… устали? — прокричал южанин звонко, его крик легко вонзился в дизельный грохот и лязганье ротора. — Может, вас это… поймаете… подменить?
«Сказал бы я тебе, подменить иль не подменить», — разозлился вдруг Корнеев, дернул недовольно головой.
Южанин не отступил, он продолжал маячить сзади. Корнеев даже взгляд его, жалобный, горячий, чувствовал своей спиной.
Болванка ротора снова замедлила ход, но в следующий миг неожиданно споро и легко сорвалась с места. Корнееву даже показалось, что ротор прокрутился вхолостую, в голове мелькнуло тупое: «Неужто трубы где-то развернулись?» — и не успел еще по-настоящему испугаться, как болванка начала вращаться нормально, с обычной скоростью — выходит, это только показалось, что ротор рвануло. «Все», — устало подумал он, не ощущая уже ни радости, ни облегчения.
Минутой позже он вспомнил о брате. В этой загнанности, в суете и хрипе он совсем забыл о Косте — и как это только он мог?
Выходит, мог.
Засуетился, пробуя зубами задрать рукав полушубка — правая рука-то занята тормозом, — взглянуть на часы: сколько там времени намотали стрелки? Костя, наверное, давно уже в Малыгине, на вертолетном пятаке… Собственно, это уже не пятак, а яма, кастрюля, к которой каждый день бульдозером сгребают снег, таранят его, сдвигают в отвалы, и когда туда садится вертолет, то обвалы скрывают его целиком, вместе с макушкой, даже винта не видно.
Наконец зацепил зубами за тугой отворот рукава, скосил глаза на плоское, прыгающее от тряски пятнецо циферблата, видя стрелки и одновременно не видя их. Несколько мгновений он еще продолжал вглядываться в циферблат, пока не понял бесполезности этого дела: он не помнил, когда примчался на площадку, он словно бы в прорубь ухнул, окунулся в нее с головой, время просто перестало для него существовать, Корнеев потерял ему счет. Хотя не так уже много и прошло — солнце, стремительно соскользнув с неба, сейчас наполовину ушло за горизонт, оплавило жидкой бронзой далекий зубчато-рваный край и перед тем как окончательно всосаться в угрюмый зев, выглядывало, будто солдат из окопа, бросая на здешнюю землю прощальный взор. Что еще держало светило? Холод и снег? Снега, снега, вечные снега, голубые, синие, фиолетовые, черные, куда ни глянь — всюду они, такое впечатление, будто никогда не бывает тут лета и тепла — сплошь мороз, белизна, зимняя пустота. И солнце само, иссосанное, вялое, больше похоже на тень, чем на солнце.
«Брат, мой брат… Твоя боль — моя боль, твое горе — мое горе. Худо, когда человек один, нет у него подпорок ни с какой стороны, ни одного родного существа — тогда такой человек ломается, словно сухой стебель на ветру. Всегда должен быть кто-то рядом, кто может подставить плечо, протянуть руку. Все мы мечены одной меткой, все мы повязаны матерью, отцом, могилами, что оставлены здесь, небом, тайгой, все мы — единое целое, из которого никто не должен исключать себя ни на минуту, ни на миг, — Корнеев вобрал голову в воротник, потерся подбородком о шарф. — А Володька?»
Сжал рот: хоть и банально это звучит, но есть же пословица: «В семье не без урода». Не у них сила. Сила в том, что есть друзья, есть прошлое, в конце концов, на которое мы часто оглядываемся, делаем прикидку — поправляем себя, если нас заносит. Бывают, конечно, люди, которые порывают со своим прошлым, избегают вспоминать о пороге, с которого они сделали первый шаг в жизнь, но много ли стоят такие люди?
Солнце — теперь уже с детский кулачок, а то и еще меньше — в последний раз выглянуло из окопа, обозрело окрестности, словно бы стараясь запомнить каждую пичугу, выбравшуюся из-под снега полетать и теперь вместе с последним движением солнца готовую опять нырнуть под корку чарыма, в нору, каждое сухое или живое дерево, прутик и тень… Затем рухнуло вниз.
И будто кто-то черную штору задернул — между светом и тьмой не было теперь никаких переходов, теней, полутонов — ничего, темнота наступила мгновенно, разом она была вязкой и густой. И отчаянно, испуганно-смертельно билась в ней одинокая опоздавшая птица, кричала пронзительно, тоскливо, не зная, куда себя деть, не видя, где небо, где снег, где деревья. До тех пор билась, пока не замерзла.
Тяжелым недвижным взглядом смотрел Корнеев на тускло освещенную болванку ротора, которая мерно вращалась, словно вращалась так вечно, словно и не пахло бедой, не было будто ни затора, ни мучительных жестоких минут ожидания, которые ничем не забить в себе, не восполнить, они оставили свой след — седых волос в голове добавили и укоротили жизнь на несколько лет, ни унижения перед матушкой-землей, мертвой хваткой сдавившей столб труб, ни доброго чувства признательности технике, с силой земли совладавшей. Земля, она имеет прямое предназначение — хоронит в себе, в своей плоти и технику, и людей, и зверей — все поглощает. А еще говорят, что земля добра и весела? Увы, это вовсе не так: она мрачна и холодна, она — могила.
Буровая хоть и смотрится со стороны как картинка — этакая новогодняя елка с блестящими игрушками, а освещена скудно, словно бы на голодном военном пайке сидит, — помост выхвачен еле-еле, ничего на нем не видно, напрягай не напрягай глаза — все равно ничего не различишь, все предметы сливаются.
— Слушай, друг, — не поворачиваясь, выкрикнул Корнеев: знал, что гордый южанин исправно несет вахту за спиной. Тот действительно нес вахту, тут же придвинулся к Корнееву, изогнулся птицей, дохнул горячим дыханием в лицо:
— Поймаешь, да, я здесь…
— Попроси дизелиста, чтоб лампу на двести свечей на площадке ввернул — не видно ни шута. Глаза ломаются.
А может, ему только кажется, что сумеречно, а на самом деле светло — просто у него свет в глазах померк, вот и кажется, что темно?
Едва ввернули лампу, как вдруг затрясся, зашлепал досками помост, из него даже гвозди наружу полезли, дизель заревел знакомо, зачмокал, давясь дымом, потом резко сбавил рев, перейдя почти на шепот, даже тишина ночная стала слышна, полная, морозная, без единого звука — и снег в ней не шевелился, и не лопались сбитые студью сучки на деревьях, и птицы, забравшиеся в тепло, под чарым, не шебаршились — ничто не жило в этой тишине, мертво было все. Обрывая пустоту, снова взревел двигатель. Снова смолк. Как и несколько минут назад, Корнеев даже испугаться, окропиться знакомым нездоровым потом не успел, как дизель опять заклокотал, захрипел утробно, возвысил голос, встряхивая землю и черное невидимое небо, набрал силу, запел победно, часто, без прихлебываний и черных отгарных выбросов, потом снова спустился на нуль, запришептывал что-то обреченно.
Одна странная деталь — не сразу, а лишь несколько мгновений спустя — бросилась Корнееву в глаза: болванка ротора, эта тяжелая неподъемная блямба, как вращалась мерно, спокойно, неторопливо, так и продолжала вращаться, словно бы перепады в работе дизеля были тут ни при чем. И это поразило, ошеломило Корнеева, в нем возникло какое-то сложное чувство, в котором были и растерянность, и изумление, и невысказанный вопрос: что же это? Он и хотел было крикнуть: «Что же это такое, что?!» — но не крикнул, лишь еще больше ссутулился над рычагом тормоза, неотрывно глядел на вращающиеся челюсти ключа. Подумалось: хорошо, что не отдал тормоз гордому южанину, неопытный, он мастерски бы запорол скважину. Так запорол бы, как специально не запорешь. Или еще хуже — панику бы поднял.
Продолжал вглядываться в ротор, цеплялся глазами за какие-то движущиеся гайки, болты, заусенцы, царапины, которых на многострадальном, прошедшем хорошую боевую школу механизме было предостаточно, прислушивался к подъемам-спадам в голосе дизеля, пытаясь понять, что же все-таки происходит?
И лишь когда из-под помоста поползла вверх глина — замороженная верхушка раствора, налитого в скважину, будто в глубокий стакан, и под досками начали гулко вспухать и с ружейным бабаханьем лопаться пузыри, а болванка ротора напряглась, задрожала, из последних сил удерживая готовый вымахнуть наружу двухкилометровый столб свинченных, соединенных вместе тяжелых труб, Корнеев понял, в чем дело.
Не веря ни себе, ни в то, что происходило — в боевую стрельбу глиняных пузырей, и вообще не ощущая себя, тела своего, рук, ног, не зная, сон это или явь, закричал неожиданно тонко, подбито, оглушая гордого южанина:
— Превентор! Наводи превенто-о-ор! — крик его споткнулся, угас на протяжном, звонком «о-о-о», Корнеев все еще не верил — сон это или не сон?
На каждой буровой есть тяжелое — тонны в три-четыре весом — предохранительное устройство, превентором называется. Нечто вроде пробки, которой в случае беды, катастрофы, выброса нефти, любой неожиданности можно прочно закупорить скважину, предотвратить большую беду. В любую минуту, в каком бы состоянии буровая ни находилась, превентор должен быть наготове. Иначе подземная стихия, один раз взбунтовавшись, сразу погубит людей, технику, природу вокруг.
— Наводи превенто-о-ор!
— Счас, поймаешь, — счас, — метался по площадке гордый южанин, шарахался от выползающей сквозь щели низкого помоста глины, белесых, странно светящихся в электрическом свете остатков соляного раствора, вздрагивал, когда беззвучно лопались крупные пузыри, обрызгивали ему лицо.
Хорошо, что на крик Корнеева, на эти странные взревыванья-спады дизеля бежали люди — знали, понимали мужики: что-то случилось.
Минуты, да какое там минуты, тридцать секунд понадобилось, чтобы надвинуть превентор на скважину, мертво закупорить ее и не бояться уже, что помост вот-вот будет снесен ко всем шутам, вышка повалена, а Корнеева не оставлял страх! Боялся, что не успеют заткнуть скважину.
Успели. Теперь скважина была безопасна: бунтуй она, не бунтуй — все равно окоротят. Ибо скважина эта — управляемая. Если надо выпустить пары, утишить злое клокотанье — крутнул вентиль, который называется задвижкой и на всех схемах рисуется как задвижка, крестом, — пожалуйста, пары пошли, никакого худа они уже не принесут, коли надо зажать, сделать двухкилометровую земную дыру глухой — крути вентиль в обратную сторону до отказа.
Наконец поняв, что все в порядке, Корнеев рукавицей смахнул пот с лица, оставив на носу и щеках черные мазутные следы. Вокруг уже сбился в кучу таежный люд, примчавшийся сюда из балков, переминался с ноги на ногу, стараясь сдержать изумление на лицах, и лица их действительно были спокойны донельзя: ахни сейчас, развались пополам земля под ногами — никто не дрогнет, рта не покривит — чалдонская закваска, а вот глаза то одного, то другого выдавали — посверкивали, блестели азартно, словно на охоте, когда, бывает, бьешь в лет крупную птицу и несколько томительно-долгих, пустых, гулких секунд, пока добыча, сохраняя инерцию, спокойно скользит по воздуху, подгребая под себя крыльями и длинно вытянув ноги, не знаешь, попал в цель или не попал. И только когда птица ломается в полете, понимаешь: попал. Сердце перестает раздраженно биться, переходит на нормальный ритм. Часто же случается и промах: охотник так себе, башмаки жмут, стрелять мешают, ходить бы такому стрелку на танцы, чем в тайгу.
Ждут мужики чего-то, маются. Даже Вика на площадку примчалась, одетая нарядно, не для леса, тоже ждет, оглядывается то на болванку автоматического ключа, то на Корнеева, то на таежников.
Краем уха Корнеев слышал, как гордый южанин ходил по кругу и всем рассказывал, что произошло. «Вдруг как загудело внизу «у-у-у», поймаете, по коже муравьи побежали. Никогда такого не видел. Мотор совсем замолк, не слышно его, а этот самый… ротор работает. Сам по себе. Хорошо, что товарищ Корнеев на тормозе стоял, а не я… Не то!» — темпераментный человек красноречиво разводил руки в стороны, шел по кругу дальше — надо было всем, каждому рассказать, что тут стряслось.
Покосился Корнеев, встретился взглядом с Викой. Нарядная девчонка. И кто это утку пустил, что она с Костей «шуры-муры» затеяла? Не в тайге Вике жить, а где-нибудь в стольном граде, в высотном доме, и не поварихой работать, а балериной, актрисой, манекенщицей.
В горловине превентора вдруг что-то забулькало, зашипело сатанински, злобно, ветер пронесся над головами, посшибал шапки у некоторых, с Вики чуть не стянул платок, заставил всех пригнуться в невольном испуге, в следующий миг наружу выбился газовый султан, и Корнеев, корчась над бесполезной теперь рукоятью тормоза, кричал, стараясь голосом своим перебить резкий, одуряющий свист:
— Все с площадки! Все прочь с площадки-и!
Поначалу его не понимали или просто не слышали: свист ввинчивался в мозг, закладывал уши, парализовывал тело, а потом разобрали и посыпались с помоста.
Не дай бог сейчас малую искру, шальную — буровую рванет, раскидает по тайге. И людей и железо раскидает, разворотит землю воронкой… Но пронесло. В воздухе, над самыми головами стоявших вокруг буровой людей, плавали светящиеся, зеленоватые какие-то, зловещие облака. Но уже в следующий момент облака эти словно бы сгребла безжалостная рука, обратила в бесформенный огромный ком, отбросила куда-то за пределы помоста, шипенье утихло, сделалось плотным, вязким, в воздухе запахло острым — то ли муравьиной кислотой, то ли чем-то квашеным, застойным: редька не редька, брюква не брюква, капуста не капуста. Но — точно! — пахло кислым. Потом и этот запах прорвало, образовался новый — резкий, но сладковатый и тоже малоприятный, и Корнеев, до этой минуты не веривший, что он и его ребята сделали открытие, окончательно поверил в него. Сделали! Есть, есть нефть!
Он еще больше согнулся, почти скорчился над кочерыжкой тормоза, не зная, зачем он тут стоит, что делает. Заморгал ресницами часто и благодарно, ощущая в себе потребность избавиться от многодневной маеты, объясниться, попросить прощения — у кого, за что? — очиститься от всего тяжелого и дурного, что скопилось в душе его.
Тоска ширилась в нем, крепла, из-под ресниц выкатились соленые чечевины, соскользнули вниз по щекам, уменьшаясь, вымерзая на ходу, а может быть, просто смешиваясь с потом.
Он еще не чувствовал, а точнее, не видел опасности, не понимал пока, откуда она может возникнуть, а тело его уже ощущало эту опасность. Как на фронте, когда новобранец попадает под обстрел и не знает, куда ему деться, — тело само безмолвно подсказывает, куда, где приткнуться, в какую щель нырнуть.
Клокотанье в горловине скважины прекратилось, помост встряхнуло, будто взрывом, в воздухе запели-завизжали пули — вот откуда ощущение опасности, вот почему тело так стремится сберечь себя, — в черное небо сыпанула горсть черных пахучих брызг и, совершив долгий полет, будто дробь, выпущенная сразу из двух стволов, звучно раскаталась по жесткому ночному чарыму.
За первой горстью скважина выбила из себя еще одну, вторую, потом третью — она прочищала себе глотку, а затем — этого момента Корнеев ждал тысячу… нет, две, три… десять тысяч лет — с вязким самолетным гудом из горловины превентора выхлестнула плотная черная струя. И пошло, и пошло. Буровую затрясло, грозя перевернуть, от помоста отцепилось несколько досок, Корнеев отскочил назад, приткнулся спиной к чему-то твердому, холодному и несколько секунд стоял недвижно, в состоянии полусна-полуяви, глядя пристально, завороженно на выброс нефти.

Глава двадцать третья

Просто я веселый человек.
Травы веселые подняли головы. Что же случилось с дождем?
Мальвина Рейнольдс

Проснувшись утром, Владимир Корнеев обнаружил, что он бодр, здоров, весел — и это не просто ощущение спросонья, — он чувствовал в себе силу, свежесть, крепость, был готов к любому тяжкому бою, к любым действиям.
Минуту спустя он понял, в чем причина этой бодрости — просто он перестал колебаться и принял окончательное решение. Он переходит работать к Татищеву, остается в Москве. И вообще, колебания — противная вещь, признак слабой воли. Не надо никогда колебаться, надо сразу принимать решение, пусть даже ошибочное. Колеблющийся человек, он немощен — такому в два счета перешибают хребет — кто угодно, даже иной слабак, если он мобилизован внутри себя, и тот может на землю швырнуть.
Осторожно вытащил руку из-под Валиной головы, покосился взглядом: не проснется ли? Валентина не проснулась, хотя ресницы дрогнули, по лицу неслышно проскользнула легкая тень. Корнеев подумал, что опять коридорной придется давать пятерку, не то ведь расквохчется, раззвонит на всю ивановскую. А лишний звон ему не нужен. Особенно в создавшейся ситуации. Тут пай-мальчиком следует быть. Пока он умывался, брился, проснулась и Валентина.
— Как спалось?
Валентина, уловив тепло в его голосе, отозвалась улыбкой.
— Как в сказке, — ответила она, закидывая руки за голову. — Ты все-таки решил перейти к Татищеву?
— Да, — помедлив, сказал он, — теперь уже окончательно.
Валентина встала с постели и в розовой ночной рубашке, чудом державшейся на тоненьких скользких бретельках, подошла к Корнееву. Словно бы проверяя его настроение, посмотрела в глаза. Корнеев спокойно ответил взглядом на взгляд. Только почувствовал, как у него запершило что-то в горле. Но не оттого, что в душе шевельнулось сомнение, кольнуло острое, нет — все-таки красивой была Валентина. Недаром, куда ни придешь, на нее глаза пялят. Ладно бы мужики, а то и бабы.
— А я? — спросила Валентина тихо. — Как же я? — Наступила пауза, долгая и полая, похожая на длинный гулкий коридор.
— Ты останешься со мной, — наконец одолел коридор Корнеев.
— Спасибо, — шевельнула Валентина губами. В глазах ее появилось беспокойство — так бывает в степи: пробежал табун коней — и тут же поднялся ветер, взбил травы и деревья, заставил сдвинуться облака, и на землю пролился дождь, беспощадный, сплошь заливший все кругом, — проступили слезы. Она отерла их, плотно прижимая пальцы к векам, заморгала часто, стараясь сквозь дождь разглядеть Корнеева, его лицо, наконец поймала его взгляд, спросила каким-то молящим, сомневающимся шепотом: — Может, не надо?
— Что ты, что ты, — зачастил он, — как ты можешь сомневаться? Ты останешься со мною.
Она, помедлив немного, согласно кивнула.
— Вот и хорошо, — пробормотал Корнеев, — вот и хорошо. И не надо, прошу тебя, слез. — Посмотрел на часы. — О-о! Мне пора бежать. Пора проигрывать сражение. Сегодня последний бой.
Он хотел прийти немного раньше, чтобы до заседания перехватить Татищева и окончательно договориться с ним.
— Что делать, если мы, женщины, так устроены, часто плачем, — вздохнула Валентина. — Глаза у нас на мокром месте. А потом слезы — это ведь наше грозное оружие, которого больше всего боятся мужчины, — невольно усмехнулась она.
Правильно рассчитал Корнеев — профессор Татищев появился чуть ли не раньше всех, громоздкий, шумный, с сиплым простуженным дыханием, постоянно приглаживающий задирающиеся вверх клоки непокорных седых волос, растущих на макушке.
— A-а, представитель той стороны баррикад, — загудел он, увидев Корнеева, и, завернув рукав пиджака, чтобы Корнееву были видны часы, постучал ногтем по стеклу. — Время, увы, истекло. Итак?
Корнеев, выдержав небольшую паузу — оказывается, нелегко делать такие вещи, даже если решение созрело, произнес недрогнувшим, спокойным голосом:
— Я принимаю ваше предложение.
— Мол-лодец! — вскричал, выбрасывая руки вперед, Татищев. Обнял Корнеева, по-ребячьи прижался к нему, похлопал ладонью по спине. — Очень разумное решение принял. Как настоящий солдат. А настоящий солдат всегда должен находиться там, где труднее всего. Трудности, подлинные трудности начнутся сейчас, — Татищев махнул рукой, будто крылом, — в Минусинской котловине. И верьте мне — нас ждет успех. Мы откроем то, чего еще никто не открывал.
В коридоре неожиданно показался Сомов, более обычного багровый, что невольно наводило на мысль: вчерашний вечер он не провел даром, а посвятил небезуспешной борьбе — и ясно, с кем боролся «солдат не в ногу» с каким-то пронзительно-лучистым, наверное, даже испепеляющим взглядом.
— Вот, еще один противник! — громко возвестил Татищев, хотел было протянуть руку Сомову, но тот, колючий, погасив голубой огонь во взгляде, увернулся, и Татищев в последний момент понял, что руку Сомов не пожмет. Хмыкнул. «Солдат не в ногу» остановился, посмотрел на Татищева и Корнеева из-за плеча — дикобраз или всезнающая вещая птица, ворон какой-то! — в ответ на татищевское хмыканье хмыкнул сам. — Ну, не надо так, — попросил Татищев, — я ведь вам ничего плохого не сделал. Зачем же вы меня так, исподлобья, а? Взглядом испепелить пытаетесь?
Сомов молча усмехнулся.
— Будто я враг какой, а? — голос Татищева сделался тихим, дружелюбным. Видно, этот переход задел Сомова, он сузил яростные голубые глаза, проговорил резко, скрипуче, словно не выспался — вот луговой коростель!
— Профессор, чтобы вас испепелить, вы должны быть кем-то. Кем-то! — Скрип в его голосе стал просто невыносимым. «Солдат не в ногу» специально подчеркнул слово «кем-то». — А вы, пардон, никто. Ни личность, ни человек, ни ученый. Никто. Вы просто чей-то любимец, и все.
— Напрасно вы так, — по-прежнему не менял добродушного тона Татищев. Передразнил: — «Чей-то любимец, и все». Я — личность, хоть вы и отрицаете это. У меня есть ученики, есть победы… Есть последователи, в конце концов! — он взял рукой Корнеева за плечо, похлопал. — Вот, например, кандидат наук товарищ Корнеев переходит ко мне работать. Покидает своих заблудших коллег. И правильно поступает, государственно.
Корнеев, которого покоробила прямолинейность этого диалога, поморщился от неприкрытости татищевского жеста. Ну просто хозяин подворья, купивший в калашном ряду большой пирог с начинкой.
— Да-а? — недоверчиво протянул Сомов, окидывая Корнеева с головы до ног, будто видел впервые. — Не думал, не думал.
Пришлось Корнееву сделать независимый вид: «А думать иногда не вредно, товарищ Сомов!»
— Значит, Малыгинская площадь проиграна вчистую… А с нею и Западная Сибирь, — задумчиво проговорил Сомов. — Значит, каюк?
— А вы как думали? — Татищев подмигнул Корнееву. — Истина, как ни маскируй ее, как ни прикрывай тряпьем, все равно остается истиной, она обязательно возьмет верх и обязательно всплывет. Закон.
— Это вы — законник? — «солдат не в ногу» хрипло рассмеялся, покачал головой. Двинулся по коридору дальше.
— На вашу резкость я не в обиде, — бросил ему вслед Татищев. — Наоборот, я люблю резких людей. Когда они есть — чувствуешь себя в хорошей боевой форме. Видели? — Татищев словно бы выскреб из голоса добродушие, рокочуще рассмеялся, прокатывая металлическую дробь в горле. Железным человеком был профессор. — Сер-р-рьезный гражданин. — Потер ладони, снова подмигнул Корнееву: — Ну что, действительно будем ставить точку, а?
В ответ Корнеев согласно склонил голову: будем.
— Пора, пора. Давно пора, — Татищев снова прокатил дробь в горле. У него было хорошее настроение. Как, собственно, и у Корнеева. — Ну что ж… Вы продлите себе командировку либо просто задержитесь в Москве дня на три. Составим с вами приказ, поговорим о квартире, решим вопрос с пропиской.
Пройдя в пустой зал заседаний, Корнеев опустился в кресло и долго сидел неподвижно, чувствуя освобождение. Он будто грузный мешок сбросил с плеч, разогнул уставшую спину, дал отдых мышцам. Да, оказывается, действительно очень важно сделать первый шаг, преодолеть некий психологический запрет, что сидит в каждом из нас, и дальше… дальше все идет как по накатанному, просто и обычно.
Он довольно долго находился в расслабленном состоянии, сидел в кресле, не думая ни о чем, отдыхал, потом послышались голоса, и Корнеев подобрался. Зал начали заполнять люди. Причем людей набиралось больше обычного — все-таки последнее заседание. На секунду около Корнеева задержался Сомов.
— Слушай, а ты уверен, что после этого тебе будут подавать руку?
«Плевать», — подумал Корнеев, ничего не ответив Сомову.
— Ну, смотри, тебе среди людей жить.
Медленно пройдя вдоль ряда, Сомов опустился в кресло в самом конце. «Кретин», — обругал его напоследок Корнеев.
Когда заседание открылось, то сразу многим стало понятно, каков будет финал. Корнеев старался думать о вещах, не имеющих к заседанию никакого отношения. Как и вообще к его делу, к нефти. В конце концов, есть человек, есть плоть его, душа, есть внутреннее естество, «я», имеющее минусы и плюсы, — и человеку, увы, суждено ошибаться. Не такой уж большой грех — человеческие ошибки, куда больший грех — нежелание признать эти ошибки, стремление защитить их. Так, кажется, гласит истина?
Человек несправедлив, обижая другого, себе подобного, напускаясь на него из-за пустых по сути вещей, — не прав был сейчас и «солдат не в ногу». А впрочем, что этот Сомов из себя значит, что? Никто не принимает его всерьез. Как и не была принята всерьез сомовская попытка защитить Малыгинскую площадь — в частности, зауральскую нефть в целом.
Ну, а то, что он просил Сомова подсобить, поддержать в этой драке — обычная вещь. И все это, собственно, уже осталось в прошлом. Он поднял голову, обвел взглядом зал. Приготовился слушать.
Некоторые сочувственно поглядывали на Корнеева: все-таки ему сейчас — ему и никому другому — будут рубить голову.
Ловя эти взгляды, Корнеев усмехнулся: ни шута вы, господа любезные, не знаете! Хорошо, когда натура человеческая гибка, как лоза, и плохо, когда она напоминает дубовую корчагу, плотно вросшую в землю, — ни сдвинуть такую корчагу, ни пошевелить, всем она мешает. Давайте, граждане, выражайте сочувствие, лейте слезы сожаления. Он отыскал глазами Татищева. Тот сидел прямой, тяжелый, невозмутимый. Действительно скала, горный кряж. Корнеев ощутил, как в нем рождается привязанность, даже нежность к этому человеку.
Первым на этом заключительном заседании попросил слово Козин, щуплый, кажется, еще более худым и тонким за прошедшие дни сделался, седой, с высохшим печеным лицом, ростом едва выше стола.
— Я специально изучил данные, поступившие со скважин Малыгинской площади, в том числе и последние, с буровой Корнеева, родного брата кандидата геологических наук товарища Корнеева, — Козин это специально подчеркнул, чтобы дать всем понять, о каком Корнееве на буровой идет речь. Поднял над головой несколько листов бумаги, потряс ими. — Максимум, что можно найти на этой площади — воду. Вы понимаете, товарищи, — во-оду! — Козин повысил голос. — Буровая. вышка работала вхолостую, впустую гнала метры и на этом метраже просаживала большие государственные деньги. Просадила довольно успешно. Деньги такие, что скважина, можно сказать, стала золотой. Результат же, увы, — Козин развел руки в стороны, выпятил нижнюю губу, отчего лицо его сделалось брезгливым и одновременно злым, — нулевой. За такую работу виновных надо привлекать к уголовной ответственности.
— Академика Губкина? — подал кто-то голос. — Попробуйте-ка привлеките к уголовной ответственности, когда его нет в живых.
Корнееву поначалу показалось, что эта реплика — сомовская, но нет, Сомов молчал.
— Прошу не перебивать! — потребовал Козин.
Председатель государственной комиссии кивнул, поддерживая его просьбу.
— А воды у нас и так предостаточно, — заключил Козин, — в той же Западной Сибири. Обь, Иртыш, Ишим, Тура… Плюс в Тюменской и Томской областях насчитывается несколько сот тысяч озер. Все это — вода, вода, вода.
Далее Козин начал говорить о кернах, снятых с опытных геологических скважин, сыпать цифрами, формулами, выводами. Все это Корнеев знал. Козин прав — в Зауралье нефти нет, Коровин, а вместе с ним и Татищев выиграли бой. Губкин ошибся.
Для Корнеева сейчас было важно одно: скоротать — именно скоротать, другого определения, пожалуй, не подберешь — это последнее заседание, выслушать выводы, извиниться перед собравшимися за беспокойство и начать свою жизнь сызнова. Он думал о вещах приятных ему, о памятных минутах жизни, о Валентине, об удачах, что выпадали на его долю. И словно бы горьковатый жаркий дымок костра почудился сейчас Корнееву, вперемежку с дымом до него долетал запах реки и рыбы. Хорошо бы зажарить сейчас щекура на рожне — ольховой, проткнутой через всю рыбину палке. В Сибири хорошей рыбы много — не меньше, чем в Доне, Волге или на Каспии. В Обской губе осетры попадаются такого размера, что рыбаки боятся их даже брать — более полутораста килограммов. Опасная рыба — запросто может выбить человека из лодки, загнать в сеть, запутать, утянуть на дно либо закинуть ячею на винт мотора, дернуть, утащить рыбака вместе с лодкой в глубину и выпустить, лишь когда рыбак захлебнется.
Хорошо бы сейчас и домашнего духовитого шашлыка отведать. Очень часто шашлыки бывают жесткими — и те, что на ребрышках, и срезанные с бараньего седла — «королевские», и обычные. Чтоб шашлык был мягким, его надо по-особому приготовить, Володя Корнеев как никто умеет это делать. Механика проста, но нужно еще чутье, талант, и тогда шашлычок получается… получается м-м-м! Надо взять мясо без прожилок, без пленок, нарезать его вместе с крупными дольками лука, размять старательно пальцами, обработать основательно, потом сложить в таз. Посыпать чесноком, перцем, прочими специями, делающими мясо духовитым, крепким. Затем — и это тоже по рецепту — надо взять стакан уксуса, добавить в него стакан воды и все это вылить в таз с шашлыковой заготовкой — так, чтобы рассол покрыл мясо целиком, чтобы не было сухих кусков. Затем надо поставить таз в холодильник примерно на сутки — мясо полностью вберет в себя рассол, сделается мягким, нежным. Дух у него будет такой, что невольно вызовет приятную ломоту в скулах.
Но мало приготовить сырье, шашлык надо умело зажарить. Тут тоже тонкость есть: шампуры, когда на них насаживаешь мясо, должны быть очень острыми, чтобы не выдавливали сок из «заготовки», не сушили. Когда шампуры попадают в жар, куски мяса мгновенно схватываются корочкой, сок весь остается внутри, как в жесткой коробочке. Словом, все просто, но не каждый эту простоту разумеет.
Отрешенная улыбка сползла с лица Владимира Николаевича Корнеева, он вновь очутился в зале.
Козин уже закончил свое выступление и, удовлетворенный, — на лице застыло победное выражение — вернулся на место. Сел, бросил косой торжествующий взгляд на Корнеева, резко дернул головою, будто воздух боднул, как молодой козелок, чем вызвал улыбку у окружающих — слишком красноречивым был этот жест.
Верно ведь подмечено: в старости люди становятся детьми, от детства до старости всего один шаг. Маленькие победы радуют, как большие, а поражения приводят к инфаркту. Почаще радоваться надо, нельзя забывать об этом. И победам маленьким, и небу голубому, и свежему снегу, и инею на ветках, и синим сумеркам. Глядишь, и человек так дольше проживет.
Следующим выступал Татищев: заседание итоговое, заключительное, тут все имеют право выступать по второму разу. Многие были с Татищевым согласны: коровинские промахи, поражения у скалы Соловей — это случайное, кирпич на голову во время прогулки. И вот какое странное превращение происходило у всех на глазах: то, что раньше считалось поражением, утратой позиций, проигрышем в честном бою, сейчас вдруг меняло свой лик и приобретало ценность — проигрыш становился победой. У профессора Татищева практически не имелось на этом заседании соперников.
Выступил и Сомов. Напрасно Корнеев просил его о поддержке. «Солдат не в ногу» был упрям: что втемяшится ему в голову, то он и защищает. Исступленно, обливаясь кровью, теряя силы, к тому же наживая недругов. Такие всегда всем мешают.
Сомов стоял на тех же позициях, что и в первый день — считал: нефть в Зауралье есть, приводил свои доказательства, свои выкладки, Татищев, опытный боец — к тому же сегодня он был на высоте, — пару раз здорово возразил Сомову, но тот парировал все наскоки. Вот наградил бог соратником! Верно считается: бойся не того, кто выступает против тебя, бойся того, кто защищает.
Больше никто не заступался за Корнеева, за Малыгинскую площадь и за губкинскую теорию. Корнеев от заключительного слова отказался — и так все было понятно. Татищев одобрительно взглянул на него, чуть смежил веки, поддерживая и одновременно успокаивая.
В обеденный перерыв Корнеев решил немного побродить по Москве, поразмышлять. Правда, в переполненном центре не очень-то поразмышляешь, но ведь рядом с проспектами есть и спокойные, практически безлюдные улочки, тупики, проезды, где стоит такая немыслимая тишь, что даже слышно, как с шорохом падают на землю снежинки, как тонко переговариваются прижившиеся в большом городе синицы — обитательницы лесных опушек, осторожные и веселые пичуги. Из темноты окон, будто из речной глуби, неясно проступают угловатые громоздкие предметы — убранство комнат: гардеробы и буфеты, книжные полки, картины, бронзовые люстры с хрустальными подвесками, какие сейчас уже не делают, — район старый, дореволюционный, живут тут степенные люди, тщательно сохраняющие атрибуты прошлого. Говорят, в Москве среди городского населения — четверть пенсионеры. Но пенсионер пенсионеру — рознь. Есть такие богатыри, что запросто лом в узел завязывают, до двенадцати часов ночи режутся в домино, сотрясая округу ударами костяшек о дубовые столы, а есть тихие интеллигентные люди, на досуге изучающие французский язык, читающие Ги де Мопассана в подлиннике. Здесь, на этих улочках, живут пенсионеры-интеллигенты.
Корнеев попытался взглянуть на себя со стороны, это ему было просто необходимо, взглянул — получилось! — и неожиданно ощутил жалость: ему представилось вдруг, что он похож на ездовую собаку, безуспешно пытающуюся тянуть тяжелые сани. Сани сопротивляются, дергают назад, и легкая, высохшая от работы собачонка, словно пух одуванчика, каждый раз взметывается вверх, беспомощно перебирает стертыми больными лапами, взвизгивает жалобно, пытаясь сбросить с себя удушливую, заскорузлую лямку, но каждый раз неудачно. И висит ездовая собачонка в воздухе, словно птица, перебирает лапами, а ничего сделать не может. Жаль таких загнанных, обессилевших животных и охота помочь — только вот оказывается, что помогать уже поздно: лямка-постромок и сани задушили беднягу и лежит она на боку, вытянув усталые коченеющие лапы, высунув из сухой черной пасти язык. Точно такую же жалость почувствовал Корнеев к самому себе — ну и воз же на него навалили!
Посмотрел на часы. Время еще было, перерыв большой. Действительно, он — самая настоящая ездовая собака, которой подсунули непосильные для нее сани. Не в состоянии он, кандидат наук — всего-навсего кандидат, — бороться с профессорами, с авторитетами. Это Губкину было под силу, великому, хотя и ошибающемуся академику, Губкину, а не Корнееву, и то с сибирской нефтью академик промахнулся. И великие — вот ведь как! — оказывается, способны здорово ошибаться, но почему-то многие видят в этом не недостатки великих, а их достоинства.
Под силу ошибаться и председателю государственной комиссии — он обладает властью, хваткой, силой, имя его незыблемо, авторитет высок. Под силу еще нескольким людям, но не Корнееву, рядовому кандидату наук. Вот почему он выпрягся из непосильного воза, отказался тянуть его.
Неспешным шагом двинулся дальше, набрел на какое-то простенькое кафе, не имеющее названия, перекусил там наскоро, совсем не ощущая вкуса еды, опять вышел на улицу.
«Как там Валентина?» — машинально поддел ногой смерзшуюся снеговую колтышку, ощутил себя школьником, удравшим с уроков и занимающимся не тем делом, каким надо заниматься, — от взрослых за подобное бродяжничество и уличный футбол обычно перепадают подзатыльники.
В тихом неглубоком проулке, куда Корнеев свернул, делая крюк, чтобы возвратиться назад, было так же безлюдно, как и на улочках, располагающихся рядом. Несколько ворон беззвучно мотались среди домов, стараясь отнять у своей удачливой товарки мерзлый кусок булки, который та подобрала на какой-то помойке. Кусок тянул, все время прибивал ворону-добытчицу к земле, мешал делать зигзаги и отбиваться от подруг, но ворона была упрямой — голод не тетка, — не хотела расставаться с находкой. И кружились в беззвучном, несколько странном хороводе пепельные птицы с черными, растопыренными на концах — будто пальцы это — крыльями. Крылось в вороньем хороводе что-то недоброе, зловещее. Корнеев остановился в раздумье, потом повернул назад — решил обойти проулок стороной.
Он на несколько минут опоздал на заседание, но на это никто не обратил внимания.
Выступили еще три человека — мнение их было однозначным, после чего наступил черед председателя госкомиссии — надо было подбивать итоги.
Председатель государственной комиссии поднялся со своего места. Сделалось тихо. Так тихо, что даже далекий шмелиный гул машин, проникающий в помещение извне, был раздражающим, ввинчивался в уши. Хотя все хорошо знали председателя госкомиссии, встречались с ним на различных заседаниях, каждый из присутствующих сейчас внимательно разглядывал этого человека, будто видел впервые и, увидев, собирался запомнить на всю жизнь.
На столе перед председателем находилась подставка в виде деревянной, искусно выструганной перекладины, на которой, прицепленная за кольцо, болталась звонкая латунная пластина, на рогульках лежал изящный, выточенный из крепкого дуба молоточек. Председатель имел право останавливать любого выступающего ударом молоточка по диску. Но он ни разу не воспользовался данным ему правом, терпеливо выслушивал все суждения, какими бы они ни были. Пререкания же прерывал обычными замечаниями.
Это было чертой его доброго характера. Прежде чем принимать решение (а решение сейчас должен был принять он, только он, и больше никто, и предкомиссии твердо знал, что это решение будет утверждено правительством), председатель государственной комиссии привык не семь — по пословице! — и даже не семьдесят, а семьсот раз отмеривать, взвешивать все «за» и «против» и лишь только потом резать финишную ленточку, ставить точку.
Внутреннее жжение, боль мешали ему сосредоточиться сейчас на деле: несколько лет назад ему сделали операцию почек, вырезали соляные камни, которые никак, никакими химическими методами не могли растворить — пришлось ложиться на операционный стол, — и вот, пожалуйста, почки снова начали давать о себе знать. До сих пор он никаких болей, никакого зуда в организме не чувствовал, а сейчас словно кто-то ребром ладони под гребень грудной клетки ударил. И дышать тяжело, и резь одолевает. Может, сделать перерыв и вызвать врача? Н‐нет, надо продержаться еще немного, закончить заседание, а потом уже двигаться к врачу.
Ему было все понятно, решение, которое сегодня будет принято, он тщательно обдумал за прошедшие три дня заседаний. Ясно: разведку нефти в Сибирском Зауралье придется сворачивать. Не только на Малыгинской площади, которую довольно слабо защищал этот сибиряк, кандидат наук, — председатель государственной комиссии споткнулся на минуту, он забыл фамилию Владимира Николаевича, открыл папку, провел пальцами по верхнему листку бумаги; Корнеев его фамилия, — словом, разведку придется сворачивать не только на Малыгинской площади, которую пытался защитить Корнеев, а и во всей Западной Сибири. И ничего тут не поделаешь, факты — вещь доказательная. Практически все, о чем говорили участники заседания, председателю госкомиссии было известно. И история взаимоотношений Губкина и Коровина, и борьба их учеников, и казус у алтайской скалы Соловей, и дебаты вокруг континента Тоболии, и то, как были найдены шальновская нефть и зереновский газ, и какие вести принесли последние керны, поднятые с разведывательных скважин, — не только тех, что бурились на Малыгинской площади. Выходит, шальновская и зереновская находки были случайными.
Председатель ссутулился, покашлял в кулак, оперся ладонями о стол. Почки продолжали допекать его, в подгрудье будто бы бросили горсть красных костерных углей, еще жарких, горящих, дымных, эта горсть и делала свое злое дело. Как бы после заседания не угодить в больницу. Плохо, когда подобные вещи — абсолютно побочные, не имеющие отношения к делу, мешают работать, принимать объективные, со всех сторон обдуманные решения. Говорят, что из-за такой побочной вещи — внезапный насморк, вот незадача, — Наполеон проиграл одно из величайших своих сражений.
Но лицо председателя госкомиссии как оставалось спокойным, так и продолжало оставаться, на нем ничего не было написано — ни боли, ни недовольства, ни раздражения, ни внутренней маеты — этот человек прекрасно владел собой.
Если бы у него спросили, как он сам, лично, именно лично считает: следует прекращать поиск нефти в Западной Сибири или не следует, он ответил бы, почти не задумываясь, — не следует.
Поиск нефти в Зауралье необходимо продолжить. Но это его личное мнение. Личное. А он не имел права ставить во главу государственных интересов личное мнение.
В зале заседаний стояла напряженная тишина. Председатель молчал — никак не мог он начать свою речь, это видели все, и все прекрасно ощущали — буквально физически ощущали, — насколько трудно начинать эту речь, принимать решение, которое предгоскомиссии должен был принять. Действительно, тяжела шапка Мономаха, чертовски грузна и давит, давит она на человека, горбит его, старается прибить к земле, расплющить, и уходит человек в никуда, становится никем. Живым манекеном, которому впору только демонстрировать шляпы.
Возможно, минуты молчания бывают минутами некоего высшего провидения, предчувствия чего-то особого, необычного, что обязательно должно перевернуть мир, всколыхнуть людей, взбудоражить умы и души, заставить человека мыслить по-иному. И возможно и другое — это минуты сомнений, тяжелой, иссушающей борьбы, минуты неудач.
Гранитной скалой высился на своем месте Татищев — большой, с крутолобой крупной головой, с широкой блестящей лысиной, на которой можно было совершать прогулки, — доброе темя нажил человек с высокими лохмами волос, растущими прямо из макушки; стрелял исподлобья голубыми зрачками колючий, пунцовый Сомов, чей характер председатель государственной комиссии уже успел почувствовать — в Сомове имелась созидательная злость, чего не было в других; щуплый, со склеротическим лицом Козин подпер маленькими сморщенными кулачками подбородок и, тяжело дыша, косился взглядом в окно, — видно, ему здесь не хватало воздуха, Козину надо было скорее очутиться на улице. Председателю госкомиссии стало жаль этого человека, он готов был отпустить Козина, но он лишь молча взглянул на начальника геоотдела, которому давным-давно пора было на пенсию, но который места своего не уступал, хватался за него, будто утопающий за ломкий прутик. Уважаемый поисковик Шишкарев, неуютно чувствующий себя в городе — все-таки дом для него — это не город, а тайга, — угрюмо крутил головой, освобождая шею от тесного обжима воротника, поглядывал на всех загнанно — не привык он к официальной обстановке; геофизик Стецюк, выступивший «ни туда, ни сюда», сидел с независимым видом, едко щурил глаза под стеклами очков. Как только этот человек совместит внутреннее «я» с «я» внешним, получится сильный характер.
— Товарищи, — начал предгоскомиссии негромко, прислушался к звуку своего голоса. Голос, как и полагалось, был спокойным, бесцветным. — Выступающими были высказаны различные точки зрения по поводу Малыгинской площади. Большинство присутствующих сходится на одном: разведывательные работы здесь надо сворачивать. Учитывая, что Малыгинская площадь типична для Западной Сибири — в ней собрано все характерное, площадь эта является неким пробным лабораторным полем, — напрашивается вывод: нефти в Зауралье нет. Так? — председатель госкомиссии даже хлопнул ладонями по столу, впечатывая жесткое «так» в зеленое сукно.
Татищев поймал председательское «так» на лету, громыхнул голосом:
— Истинно так!
Остальные промолчали. Корнеев невольно прислушался к самому себе: что он ощущает сейчас, именно сейчас, когда подводится окончательная черта, — душевный трепет, сердцебиение, холод, неприятный зуд, боль, досаду? Ведь большое дело катится в эти минуты под откос.
Нет, все было в нем спокойно, ни одна мышца не дрожала, ни один нерв. «Собственно, поражения так и надо принимать, — подумал он, — по-солдатски. Чтобы ни один нерв не трепетал, чтоб внутри ничего не дрогнуло». А вообще, это не поражение — он теперь находится в другом лагере, осталось только все оформить, так сказать, документально, — это его победа.
Впрочем, справедливости ради надо заметить: он никогда бы не переметнулся, если б губкинские ученики — а среди них есть крупные ученые, крупнее, чем профессор Татищев, только менее настойчивые (хотя мало кто из них занимается нефтью, но могли же они, в память о своем учителе, организовать какую-нибудь сильную защиту, нефтяной сектор, лабораторию, отдел — один на всех) — предложили бы ему то, что предложил Татищев: Москву, квартиру, работу. А предложили бы — делил бы пополам все тяготы, никуда не переметываясь. Сейчас же — извините. Сейчас мало дураков осталось.
Было слышно, как недоверчиво скрипнул голосом Сомов — он, похоже, собирался возразить, но пороху, видно, не хватило и «солдат не в ногу» лишь бросил косой взгляд на Корнеева. «Так проходит мирская слава», — Корнеев, конечно же, теперь конченый человек для Сомова.
— И уж коли мы пришли к окончательному выводу, то давайте решим и другое: прекратить финансирование Малыгинской разведки, а заодно и всех нефтеразведок Западной Сибири или… — председатель госкомиссии неожиданно замолчал.
Татищев отреагировал так, как должен был отреагировать: на глазах расцвел, словно роза, клоки волос на макушке вздыбились, от него, казалось, начало исходить сияние.
— Конечно, прекратить, — не выдержал он, по-своему вслух закончил фразу председателя.
А Корнеев, он вдруг согнулся, будто от удара. Вот и поставлена последняя точка, вот и кончились муки. Почувствовав на себе взгляды, опустил голову, вздохнул глубоко. Лишь одному взгляду ответил своим — Татищева. Татищев подбадривал: не робей, воробей!
У председателя комиссии снова началось жжение внутри, справиться с ним он никак не мог.
В это время тихо приоткрылась дверь зала и появилась девушка-курьер, подросток еще, ладная, крепкая, с непослушными косичками, упрямо глядящими в обе стороны. Пожалуй, каждый, кто увидел ее, невольно про себя улыбнулся: очень задиристым был вид у девчушки. Наверное, только вчера кончила школу, поступила на работу в солидное государственное учреждение и была преисполнена важности — ведь вон на нее какая миссия возложена. Даже в зал заседаний, где высокий синклит присутствует, она имеет право входить запросто, может прерывать речи и шептаться с председателем. Все это было написано на ее простодушном личике.
Пролетела девчушка через зал к председательскому столу, держа в руках лист бумаги. Председатель госкомиссии посмотрел на девчушку вопросительно, взял бумагу, мельком глянул в нее. Лицо его, невозмутимое — ничего на нем нельзя было прочитать, — вдруг просветлело, словно сквозь сплошные серые облака прорвалось солнце, вызвав радость на земле, оживив все вокруг, губы его раздвинулись в улыбке, которую он никак не мог скрыть.
— …Но жизнь всегда вносит свои коррективы, товарищи, она поправляет нас, — голос председателя помолодел. Он поднял лист бумаги. — Радиограмма. Послушайте, что в ней, — в его взгляде блеснуло что-то живое, хитрое, из в общем-то манекена, каким он все время смотрелся, он на глазах у всех превратился в обычного человека, не лишенного симпатии. — Читаю: «Сегодня, в шестнадцать часов по местному времени, — председатель взглянул на свои часы, — это значит в два часа дня по московскому, на Малыгинской площади в экспедиции Корнеева ударил фонтан нефти. Дебет скважины — шестьсот тонн в сутки».
Председатель сложил радиограмму пополам, машинально провел пальцами по линии сгиба, плюща бумагу, выпрямился. Вздохнул свободно. Жжение, что гнездилось в подгрудье, делало тело вялым, исчезло. Раз исчезла боль, можно забыть о всех хворях и напастях, так уж устроен человек: все житейское для него мимолетно.
— Что на это скажете, уважаемые товарищи? — поинтересовался председатель госкомиссии.
В зале было тихо, очень тихо. Много тише, чем прежде. Слишком ошеломляющей была весть. Требовалось время, чтобы свыкнуться с ней.
— А это, между прочим, означает, что нефть в Западной Сибири есть, — добавил предгоскомиссии. И поставил точку: — Так и будем докладывать правительству.
Неожиданно раздались частые и громкие хлопки ладоней — это, первым придя в себя, зааплодировал Сомов. Хлопки были жесткими, заразительными, и люди, находящиеся в зале, не выдержали — зааплодировали вместе с Сомовым. Хлопал геофизик Стецюк, осторожный человек с высокомерным видом, хлопал поисковик Шишкарев, хлопал даже Козин.
Радиограмма оглушила Корнеева. Перед глазами у него запрыгали, шарахаясь во все стороны, мелкие черные жучки, сердце начало колотиться так, что он невольно положил руку на грудь, сдерживая его пляску, в ушах запищала тоскливая похоронная морзянка. А барьерчик-то, что надо было перепрыгнуть, переходя из одного лагеря в другой, оказывается, был совсем низеньким, детская заплатка, нечто игрушечное.
Покосился на Сомова, и неприязнь опять поднялась в нем, он сейчас остро завидовал этому краснорожему индейцу: вот кто, оказывается, в выигрыше! Впрочем, какой это выигрыш: ведь Сомов впрямую никакого отношения к Малыгинскому открытию не имеет? Ну, прошамкал что-то в защиту Малыгинской площади, и то по просьбе Корнеева, еще пару реплик бросил с места, и все. При распределении лавровых венков вряд ли это будет приниматься в расчет. Слишком мелко, незаметно, ничтожно. За это орденов не дают. В лучшем случае — одобрительно похлопывают по плечу.
И все-таки Корнеев ощущал неприятные уколы: хорошее, оказывается, чутье имел Сомов. Как будто сам побывал на Малыгинской площади и землю взглядом своим словно рентгеном пробуравил, посмотрел, что там внутри есть. На душе сделалось пусто, одиноко. И было тревожно, не на шутку тревожно: он не знал, как быть с Татищевым. Вот задача с десятью неизвестными.
— Были разные мнения, были разные, совершенно полярные точки зрения, — продолжал председатель госкомиссии, когда утихли аплодисменты, — разные теории, разные системы доказательств. Но любая теория, любые доказательства — это, извините, туман, дым, пока они не будут подтверждены практическими находками, фактами. А налицо факт весьма красноречивый, — председатель снова поднял лист с радиограммой, — академик Губкин прав… был прав: в Сибирском Зауралье есть нефть. Если шальновскую нефть можно считать случайной находкой — ведь по всей земле рассыпаны такие кошели с нефтью, они небольшие, разовые, случайные, то малыгинский фонтан — это уже не случайность, это факт жизни, свидетельство того, что будут открыты и другие месторождения.
Снова загромыхали аплодисменты. Опять громче всех хлопал Сомов.
— Теперь несколько слов в рабочем порядке, — оборвал аплодисменты председатель госкомиссии. — Создадим специальную авторитетную группу для изучения Малыгинской площади, поручим ей собрать материал, после чего группа в обязательном порядке — будем считать, что это государственное поручение, — должна представить нам обоснованную, предельно исчерпывающую записку. Записка эта будет обсуждена на следующем заседании и передана в инстанцию. А вообще, — предгоскомиссии остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, в лице его проступило что-то мудрое, по-житейски многозначительное, теплое, — вообще, поздравляю вас, товарищи, с победой! Правых и неправых, сторонников и противников — всех поздравляю. Ибо все причастны к этой победе. Ведь если бы не состоялся этот жестокий многолетний спор, где было сломано столько копий, мечей и шпаг, пущенных в металлолом, а воздух так часто темнел от роящихся стрел, — вряд ли истина была бы найдена… Во всяком случае, сегодня. Спор — всегда основа истины, в споре растут люди, наука продвигается вперед, набирает силу практика, спор — это всегда устремленность в высоту.
Председатель госкомиссии еще что-то говорил, но Корнеев уже не слышал его — произносимые председателем слова беззвучно, будто пух созревшего одуванчика, падали на пол, не интересуя его. Как бездарно продул он эту блестящую партию — трудно, наверное, представить себе поражение позорнее, больнее, чем это. А впрочем, кто, кроме Сомова, знает, что он переметнулся на сторону Татищева? Сам Татищев разболтает? Если бы Корнеев не поторопился сегодня утром сказать этому старому авантюристу «да», то купался бы сейчас в славе, как в ванне с шампанским.
Поднял голову. Глаза его были затуманенными. Невидяще, как будто перед ним был неодушевленный никчемный предмет, Корнеев посмотрел на расстроенного Татищева, мрачной глыбой высившегося среди собравшихся, лицо Татищева было перекошено, оно обрюзгло, губы у него приплясывали, но сам Татищев этого не замечал.
Затем Корнеев с нездоровым, каким-то детским изумлением увидел, что девчушка с косичками-торчками, этакими бодливыми отростками, вчерашняя школьница, с независимым, немного высокомерным лицом, еще не ушла из зала, она, будто свечка перед иконой, стояла перед председателем, ожидая его указаний, а он, не обращая на нее внимания, говорил, говорил, говорил… Вот только что говорил — не было слышно. Корнеев будто потерял слух. В нем вспыхнула, ярким пламенем заполыхала ненависть к девчушке, притащившей злосчастную радиограмму. Та словно бы почувствовала жгучий посыл горечи, беспокойно закрутила торчками косичек из стороны в сторону, своими хитрыми глазами выискивая, откуда этот посыл идет.
Корнеев чуть не стонал от досады, боли, неожиданного удара и не сразу услышал новые аплодисменты — предгоскомиссии закончил свою речь, еще раз поздравил собравшихся с открытием, собрал со стола бумаги, сунул их в глянцевую кожаную папку и направился к выходу. За ним потянулись все, кто был в зале. А Корнеев продолжал сидеть в своем кресле — он не мог подняться, оглушенный.
Он один, совсем один остался в зале. Впрочем, нет, не один — сквозь забытье до него донеслось цоканье каблучков. Поднял голову — перед ним стояла та самая девчушка, на этот раз с озабоченным лицом. Щеки ее были красными будто маков цвет, в круглых, по-крестьянски хитроватых глазах — озадаченность.
— Вам плохо? — поинтересовалась она.
«Иди ты… — мог бы сказать ей Корнеев, но не сказал, подумал лишь, ощущая жалость к самому себе. — Да, плохо. Очень плохо».
— Нет, — Корнеев с трудом поднялся с кресла. — Нормально. Все нормально.
— Может быть, вам принести воды?
— Не надо, — севшим, поразительно скрипучим, совсем как у Сомова, голосом проговорил Корнеев, помотал головой, справляясь с собой. — Обойдусь без «аш два о».
Двинулся к выходу. Услышал, как сзади зацокали каблучки — девушка шла следом.
Увидел в конце коридора участников совещания, оглашающих своим гомоном степенные, тихие стены солидного учреждения. Подобный гомон тут, наверное, никогда ранее и не звучал — не дано было. Из боковой двери вывалилась грузная, чуть сгорбленная фигура — Татищев.
Увидев профессора, Корнеев сорвался с места, загромыхал башмаками, стараясь не упустить из виду широкую сутулую спину, обтянутую лоснящимся, обсыпанным поверху перхотью пиджаком.
Каждый недостаток во внешности Татищева, в его костюме — стоптанные башмаки, неглаженые брюки, грубость манер, бесцеремонное поведение, неприкрыто громкий, самоуверенный голос, стремление перевести все в разряд «купли-продажи» (вон как ловко он приобрел Корнеева, будто самовар для собственной кухни либо галошницу в прихожую), клоки вздернутых кверху волос, вся его тяжелая фигура — человек с такой фигурой в старости обычно страдает пороком сердца — все это раздражало сейчас Корнеева. Но к черту раздражение, ему в эту минуту было важно одно, только одно: как можно скорее догнать Татищева, остановить его, высказать все, что вертится на языке, что наболело, отстоялось — муть осела, а чистая вода, чистые мысли всплыли наверх, — что выстрадалось за прошедшие мучительно-тревожные часы. Корнеев побежал за ним.
— Эй, погодите! — выкрикнул он заморенно, будто был в жарком лесу, где все сперто, воздух гнилой, пахнет прелыми листьями, древесной трухой, мокрой землей, стоит могильный сумрак, ибо солнце, запутавшись в густоте крон, совсем не проникает вниз, и от этого человеку делается душно и тяжело. — Эй!
Татищев замедлил шаг, поглядел через плечо назад. Увидев Корнеева, остановился, сощурил близоруко глаза.
— Вот видите, голубчик, проиграли мы наше Ватерлоо. Но ничего, — голос Татищева окреп, — есть еще порох в пороховницах, есть силы, есть идеи, есть… — он стукнул себя кулаком по громадному темени, — голова есть, в конце концов!
— При чем тут голова? — тяжело дыша, пробормотал Корнеев, закашлялся. — Не в голове дело, в другом, — ожесточаясь, он сжал руку в кулак, ударил с силой по воздуху будто молотком — по самую шляпку вбил в неподатливую материю большой затупленный гвоздь. — Я… Я… Я отказываюсь от вашего предложения.
На громадном татищевском темени возникла крупная морщина. Колючие глаза его ничего не выражали — ни презрения, ни любопытства, ни добра — ничего. Да и обычной колючести в них уже не было.
— Вы хорошо подумали? Ведь все-таки Москва, приличная работа, столичные удобства, квартира — вам все будет предоставлено.
— Хорошо подумал, — не колеблясь, отозвался Корнеев. — Отказываюсь.
— Тогда я вам вот что скажу. Знаете, кто вы? Вы — крыса, — в голосе Татищева забренчал металл, что-то рокочущее, будто в горло ему, как и в прошлый раз, насыпали дроби, правое веко задергалось. — Да, крыса, которой неведомы ни честь, ни благородство, ни ум, ни мужество.
— Послушайте, а вы не боитесь, что я вам так же резко отвечу? — насмешливо поинтересовался Корнеев.
— Ни черта вы, оказывается, не поняли. Прощайте, — проговорил Татищев грустно и, сгорбленный, одинокий, с вялыми негнущимися ногами, двинулся по коридору к выходу.
Ну вот и все, спешить теперь некуда, отказ сделан, все возвратилось на круги своя. Вовсе неважно, будет ли подавать ему руку Сомов, изгой, «солдат не в ногу», неважно, как отнесется к нему Костя, как он будет жить с Валентиной и будет ли вообще жить с ней, станет светить солнце либо же пойдут затяжные хмурые дожди — это дело десятое. Главное — открытие сделано и он, Владимир Николаевич Корнеев, имеет к нему самое прямое отношение… Все, точка!
Корнеев еще некоторое время стоял у выхода, освещенный скудным светом серого зимнего дня. Потом двинулся в гостиницу.
Шли шестидесятые годы двадцатого века.

Валерий Поволяев
Зажигалка с драконьей головой

Одно из сообщений, поступивших из райотдела милиции, здорово озадачило здешнего участкового Шайдукова, он долго морщил лоб, шевелил губами, вчитываясь в слова официальной милицейской бумаги, наклонял голову то в одну сторону, то в другую и нехорошо вздыхал — сообщение касалось его самого, хотя там фамилия Шайдукова и не была названа.
В тайге стали пропадать золотоискатели. А этих людей ныне много ходит по лесу, шарится по мелким быстрым речкам, в которых воды холоднее льда, по перемычкам, отделяющим одно болото от другого, где, случается, золотая пыльца проступает прямо из-под грязи, ее только надо уметь собрать, ну и, конечно, надо знать, где можно ухватить за хвост «золотого змия», а он, как известно, не любит, когда к нему пробуют подступиться чужие, прячется от завистливых глаз, может притянуть к человеку, который ему не нравится, беду и, если тот не отступится, убить его.
На речках промысловая добыча золота была бесполезна, драга, например, будет только впустую выскребать донную породу, поэтому драги в здешних местах встречались редко, многолюдные бригады «мастеров-ух!» и «ах!» особо не задерживались, поэтому работали в основном одиночки, склевывали по зернышку, по крупинке, по пылинке и складывали добытое в кожаные кисеты, прятали их так, что даже электроника не могла найти золото, друг друга сторонились и если случайно сталкивались в тайге, то расползались, словно раки, не выпуская друг друга из взгляда, боясь подвоха, ножа, выстрела, потом поспешно разбегались, затихали, будто медведи, в темных углах — отдыхали, переваривали пережитое, немного успокаивались.
И вдруг золотоискатели начали пропадать. Естественно, со своими кожаными мешками.
Прятать мешочки они, конечно, умели, даже между ногами подвешивали, привязывали к мужскому достоинству, но это, как видно, не помогало. Шайдуков еще до милицейского сообщения пробовал нащупать в тайге кого-нибудь из золотоискателей, поговорить по душам, сидя у костра, но ничего из этого не получилось… Он был матерым, хитрым таежником, это признавали все, а они были поматерее, поголовастее его, он был хоть и свой в тайге, но не жил в ней, а они в тайге жили.
Конечно, пришлые охотники, рвущиеся до золотоискателей, могли построить себе лагерек где-нибудь в сухом обдуваемом месте, чтобы и комар грыз не до костей — в обдуваемых местах ветер сгоняет их в сторону, не дает зависать в воздухе, шерстит, — и чтоб вода находилась рядом, и огород бы был под боком, с черемшой и диким луком, и ягода чтобы недалеко росла, и рыба из вентирей не вылезала и начать кровавую охоту, но после первых выстрелов Шайдуков раскрутил бы все и быстро навел порядок, но пришлых злодеев в тайге не было.
Тогда кто же грабит и убивает старателей? Свои? Шайдуков потеребил пальцами лоб, помял нижнюю губу и вздохнул недовольно: выходит, что свои. Но тогда кто именно, кто конкретно? Если бы знал это Шайдуков, то не стал бы задавать самому себе глупые вопросы.
Поразмышляв немного, Шайдуков велел жене приготовить еду на три дня, проверил болотоходы — свитые из прутьев широкие шлепанцы с ремнями, — осмотрел ружье — вертикальную «ижевку» двенадцатого калибра, набил патронташ зарядами, расположив их так, чтобы справа были жаканы, а слева пули, наточил на бруске нож, широкий, с тяжелым лезвием и невесомой пробковой ручкой, которая может держать нож в воде наподобие поплавка, смазал пистолет, отдельно сунул в рюкзак две обоймы патронов.
Пистолет можно было и не брать с собой, ружья в тайге достаточно, и Шайдуков заколебался — брать штатное оружие или не брать, и решил все-таки взять: а вдруг действительно гастролеры или беглые зэки, отличающиеся, как известно, особой жестокостью, или кто-то еще, да не пустые, а со стволами, может быть, даже с автоматами — не-ет, тут с ружьем много не навоюешь. Хотя пистолет с автоматом тоже не справится: автомат перетянет.
Жена, наблюдавшая за сборами Шайдукова, не выдержала, скрестила руки на груди:
— Похоже, в лес ты надолго, Петрович…
Она звала его Петровичем, хотя лет Шайдукову было не так уж и много — тридцать восемь, Шайдуков же звал жену Алексеевной, правда, не всегда, иногда звал Еленой или просто Леной, лет ей было тридцать три — Христов возраст, самый мудрый.
— Я же попросил продуктов на три дня, разве непонятно, сколько пробуду там? — недовольно проговорил Шайдуков.
— А у тебя если не спросишь, то и не поймешь, на три дня ты уходишь или на три недели? Разве не так?
Тут жена была права — такое уже случалось, и Шайдуков, отвернувшись от нее, отвечать не торопился. Взял в руки пистолетную обойму, указательным пальцем утопил верхний патрон в полости обоймы, качнул головой недовольно — пружина была слабовата, при стрельбе может не дослать патрон в ствол.
— Разве не так? — не отступалась от него жена.
— Так, — пробурчал Шайдуков, почти не разжимая рта, — но более трех суток я задерживаться не намерен, — помолчав немного, пояснил, почему не хочет задерживаться, хотя пояснение это было туманным, как Млечный Путь в смутную ночь: — Такова оперативная обстановка.
Он любил выражения, которые звучали серьезно, от которых веяло некой таинственностью, даже чем-то опасным: «оперативная обстановка», «вещественные доказательства», «быстрое реагирование», чем здорово удивлял земляков, те становились молчаливыми, без особых пререканий соглашались с участковым, скребли пальцами затылки, многозначительно поддакивали ему «дак эдак так», «сывыршенно однозначно», «так-то оно, эт-то верно», морщили лбы и уважительно поглядывали на своего образованного земляка.
Шайдуков был в селе образованным человеком, — вне всякого сомнения, — окончил среднюю школу милиции и имел диплом — толстые синие корочки с гербом, пухло выдавленном наружу на первой дерматиновой половинке обложки.
— Понятно, — насмешливо хмыкнула жена, она знала Шайдукова лучше, чем все его земляки, вместе взятые, — мыслитель! Сколько будет дважды два, без арифмометра сосчитать сможешь?
— Смогу, — серьезно и хмуро кивнул Шайдуков.
— Твоя «оперативная обстановка» и это предусматривает?
— И это предусматривает, — мелкие уколы жены не задевали Шайдукова, а по-крупному он никогда не даст уколоть себя.
Оперативная обстановка действительно была серьезной: как выяснил Шайдуков. Среди трех пропавших старателей был и Семен Парусников, однокашник по школе-семилетке, — вместе двойки хватали, вместе кнопки в стул учительнице подсовывали. Вместе в первый раз попробовали водку.
Их дважды выгоняли из школы, что в условиях не очень большого села — явление чрезвычайное, — в общем, все вместе. Школа их размещалась в небольшом бревенчатом доме с большой, по-сатанински гудящей печью, которая мешала спать на уроках. В четвертом классе у них преподавала новая педагогичка — задастая крикливая Нина Петровна, которая открыто недолюбливала учеников, ученики платили ей тем же. Однажды Шайдуков с Парусниковым кинули в печь пять холостых охотничьих патронов, плотно забитых бумажными пыжами.
Печка в тот день едва топилась, ребята мерзли — не хватало дров; Нина Петровна, лицо которой от холода попунцовело и представьте — похорошело, вытребовала прямо в класс бабку Зинаиду — уборщицу, завхоза, комендантшу, гардеробщицу, кашеварку, классного надзирателя, школьного попа и наказальщика одновременно, бабка отваливала затрещины налево-направо, не стесняясь, — та явилась, очень похожая на Нину Петровну, только постарше, много старше, усатая, будто Буденный, уперлась руками в бока:
— Что?
— Холодно. — Нина Петровна приподняла руки и подышала на них.
Бабка Зинаида немного обвяла — не ожидала такой реакции, думала, что Нина Петровна будет кричать на нее, качать права, и тогда бы бабка сумела бы постоять за себя, она бы сказала. Что не только Нина Петровна — человек, живущий на земле, другие человеки тоже живут и если ей холодно, то это совсем не означает, что другим тепло, и она могла бы взять топор и сходить в сарай наколоть дров и не совершать разных жандармских вызовов…
Подавленная какой-то неземной интеллигентностью новой педагогички, бабка кротко вытерла рукой усатый рот и бросила готовно:
— Счас!
Приволокла целое беремя колотых дров, часть покидала в топку, часть оставила внизу, на широком металлическом листе, постеленном на пол, чтобы вылетающие угли не прожигали дерево, потом поклонилась классу:
— Ежели еще понадоблюсь, Нин Петровна, зови!
В печке тем временем грелись, набухали силой охотничьи патроны. Когда дровишки разгорелись, ахнул первый выстрел, из-за чугунной дверцы вылетел сноп искр, смел несколько девчонок, сидевших с краю парт, поближе к теплу — они любили греться (как, впрочем, и Нина Петровна), — следом ударил второй, спаренный, как на охоте, из двух стволов сразу, — вынес саму дверцу, тяжелую, успевшую стать горячей, а потом последовал и третий, тоже спаренный, он заставил печку выплюнуть в класс все дрова.
Что тут поднялось! Началась срочная эвакуация класса. Как в войну. Дым, вопли, плач, крики. Слезы, визг — все вместе. Чуть не сгорели. Шайдуков думал, что никто не дознается, не вычислит виновников, но директор школы Кирьянов — опытный следопыт, пограничник до войны и разведчик в годы войны, вычислил довольно легко, извлек виновников за уши на свет Божий и на педагогическом совете настоял на исключении Шайдукова и Парусникова из школы.
Принять потом в школу, конечно, принял, но заставил «народных мстителей» изрядно похныкать — зады у тех были полосатыми от родительских наук, кожа слезала скрутками, как обгорелая от солнца тонкая шкурка на плечах.
Кирьянова уже нет в живых — много лет спустя после сорок пятого года догнала война, уже сгнил директор в могиле, а вот бабка Зинаида еще жива — древняя очень и глухая, как пень, но живая; Нина Петровна тоже помаленьку небо коптит, преподает в школе, совсем беззубая, правда, стала и вширь раздалась — в двери не входит совсем, протискивается только боком.
Были и еще проделки у них с Семеном, — все при том же Кирьянове, но из всех проступков смекалистый, хваткий директор сумел раскрыть только один и снова исключил Шайдукова и Парусникова из школы.
Давно это было, так давно, что и вспоминать об этом уже неприлично, и если бы не Семен, участковый уполномоченный Шайдуков вряд ли бы вспомнил свое прошлое.
Он насупился, запустил пальцы в короткие жесткие волосы, поскреб — внутри у него шевельнулась горячая тяжесть, будто Шайдуков съел что-то несвежее, да еще неожиданно свело левое плечо. Левое — это плохо, слева находится сердце.
Значит, у него начало болеть сердце — вспомнил про прошлое, про Парусникова, про хулиганские проделки в школе — оно и заныло.
И вот Сеня Парусников пропал, ушел в тайгу мыть золото и не вернулся.
В голове сделалось шумно — Шайдуков размяк, расчувствовался, — хоть и нет сноса человеку, материал, из которого он слеплен, много прочнее железа, а хандра берет, проедает дырки, вызывает слезы и тоску. Из старого шкафа, помнившего, наверное, времена Алексея Тишайшего — очень древний был шкаф, — Шайдуков достал толстый альбом в немодной плюшевой обложке, открыл.
Почти в каждый лист альбома были вклеены фотоснимки, где он был сфотографирован вместе с Семеном — то в школе, за партой, то у речки с удочками в руках, то вдвоем в обнимку, с ружьями и собаками под заснеженными соснами, то с большим тайменем одного с ними роста — еле-еле удерживали его вдвоем, пыжились, но держать такого тайменя — одно удовольствие, наслаждение, это было видно по их натуженным довольным физиономиям, хотя такого дядю выводить, усмирять в воде, а потом, подпихивая пузом, тащить на берег, — это мука, очень сложная штукенция… Это все равно что выиграть малую войну где-нибудь в районе Карибского моря или Персидского залива.
Вот крупная фотография Парусникова, на обороте есть дарственная надпись, Шайдукову захотелось ее прочитать, но отклеивать снимок от листа он не стал, вместо этого вгляделся в Семеново лицо. Тонкое, насмешливое, с крупным ртом и умными глазами, посаженными под самую лобную кость, — Семен преданно смотрел со снимка на Шайдукова и молчал.
— Ох-хо! — вздохнул Шайдуков и с гулким пистолетным хлопком закрыл альбом: достал его Семен этим немым взглядом.
— Петрович, ты когда спать будешь ложиться? — спросила его жена. Громкий хлопок встревожил ее. — Ты ведь завтра в тайгу собрался. Или не собрался? А?
— Собрался, — нехотя проговорил Шайдуков, быстро разделся и с ходу нырнул под одеяло. Позвал жену: — Иди сюда!
Он вышел, когда солнце еще только думало просыпаться, серый восход застилали комариные тучи, от их тонкой нервной звени можно было оглохнуть — комары издавали звук такой же назойливый и звонкий, как цикады на юге, по писклявоголосым очень хотелось садануть из ружья, спалить противное шевелящееся облако, но одно облако спалишь, а полсотни других останется, навалится дружной кучей и начнет есть… Очень любят комары это дело.
— Тьфу!
Подбросил на плече рюкзак, поправил ружье и болотоходы, оглянулся на дом, где в темном провале двери застыла жена, одетая во все белое, похожая на фигуру со старинной картинки, призывно поднял руку.
Жена в ответ также подняла руку, сделала это молча, и у Шайдукова вновь, как и вчера, защемило сердце. Ближе и роднее жены у него не было человека.
Над ним остро, опасно звенели комары, тихо плыл белесый, ставший совсем прозрачным, будто легкий папиросный дым, угасающий месяц, сквозь серую жижу просыпающегося утра попыталось просочиться сонное солнце, но попытка была бесполезной — что-то придавило светило и не давало ему возможности подняться.
Поиски в тайге почти ничего не дали Шайдукову — обнаружил только две стоянки золотоискателей — старые, возможно, сооруженные одним и тем же человеком, да кротиные норы речного мусора по берегам старательского ручья, — все это было тщательно перебрано, прощупано человеком, пальцы обследовали каждый камешек, каждый предмет… Шайдуков покачал головой:
— Будто землеройка прошла, ничего не пропустила. — Постоял около одной из куч, посомневался: — А стоит ли золото тех денег и тех нервов, которые человек тратит на него? А? — оглядел редкий, растущий вкривь-вкось лесок по обе стороны ручья и ни к какому выводу не пришел.
Почва для леса здесь была нехорошая, скудная, снизу корни подтачивает болотный гной — на трясину, смрадные бочаги и провалы было брошено земляное одеяло, на котором выросла невысокая шерсть — в основном худосочные сосенки, среди которых кое-где поднимались вверх коричневые березовые свечки, но этих свечек было раз-два — и обчелся, росла в основном сосна, да еще кое-где лиственницы. Как только корни добираются до нижнего слоя одеяла, так деревья погибают.
Живут они очень недолго — десять — двенадцать лет. В общем, короток их срок… Шайдуков вздохнул. Снова окинул взглядом перелопаченные горы породы и сделал вывод, который не смог сделать несколько минут назад:
— Нет, не стоит.
Он уже шел обратно — истекал третий день его «командировки», Шайдуков опаздывал на половину суток, жена была права, утверждая, что он неуправляемый, непредсказуемый, говорит одно, делает другое, получается третье, — не уложился он в срок и теперь чувствовал себя виноватым, когда неожиданно ощутил сильный укол в спину. Явственный такой укол, не очень сильный, но приметный. И в затылок тоже что-то кольнуло.
Так бывает иногда, когда в спину кто-то целится из двухстволки, нащупывает низ левой лопатки ружейной мушкой, в таких случаях даже волосы на голове могут подняться дыбом, Шайдуков словно бы в рассеянной задумчивости, какая может стрястись с человеком, которого гложут заботы о бесцельном прозябании мира, замедлил шаг, потом и вовсе остановился, будто увидел редкостный цветок, повел плечами, освобождаясь от усталости и тяжести, и вдруг стремительно присел.
Развернулся в низкой, почти у самой земли стойки, описав вытянутой ногой круг, как циркулем, и выкинул вперед правую руку.
В руке у Шайдукова был пистолет. Он ткнул им в одну сторону — никого, другую — также никого, в следующий миг ему показалось, что в зелени молодого сосняка кто-то мелькнул, и он стремительно перекатился к сосняку. Пусто. Ну хотя бы птица какая-нибудь захлопала крыльями, либо зверек перепрыгнул через ствол поваленного дерева… Тогда что же мелькнуло, кто позвал его?
Шайдуков выпрямился, перевел дыхание. Сердце гулко колотилось где-то под мышкой — вон куда оно ускакало! Вроде бы не считал Шайдуков себя пужливым, а тут что-то произошло, кто-то подал ему знак.
Может, под ногами валяется золотой самородок и подманивает его? Шайдуков присел, огляделся и в следующий миг увидел неподалеку предмет, свидетельствующий, что здесь недавно проходил человек: на рыжем просевшем покрове плотно сбитых сосновых игл валялась донельзя извозюканная, мятая и грязная пачка папирос «Север». Такие папиросы когда-то еще звали «Нордом», но Шайдуков тех времен не помнил, а сейчас и «Север» стал таким же редким, как пролет стаи попугаев над айсбергами Северного Ледовитого океана.
Из рванины в пачке высыпалось несколько целых папирос. Не выкуренных, не драных, — целых, лишь немного подмоченных, в желтоватых никотиновых разводах.
— Разбросался кто-то в лесу, как у себя на огороде, — недовольно пробурчал Шайдуков. Ему захотелось услышать собственный голос, — что-то муторно, одиноко сделалось, будто подвели его к собственной могиле и сказали: «Вот тут ты будешь лежать, ногами на запад, — хотя покойников кладут ногами на восток, на восход солнца, — а крест, чтобы ты не рыпался, мы поставим в головах, понял? — хотя кресты обычно ставят в ногах.
Освобождаясь от наваждения и тесноты в груди, Шайдуков протестующе покрутил головой, потянулся за пачкой.
— То ли случайно из кармана выпала, — пробормотал он угрюмо, себе под нос, — то ли… Вот именно — то ли!
А может, человек специально выбросил папиросы, чтобы не соблазняться и не травить себя табаком? Шайдуков отрицательно покачал головой: папиросы выпали из кармана сами. Если бы человек увидел их, то обязательно бы поднял.
Пошарив немного глазами по земле, Шайдуков обнаружил еще одну деталь — важную, как ему показалось — позеленевшую армейскую пуговицу. Не генеральскую, конечно, с выпуклым государственным гербом, а солдатскую, простую, со звездочкой. Да и генералы, как было известно Шайдукову, папиросы «Север» не курили. Он усмехнулся едва приметно, скользнул глазами по коридору, деликатно образованному молодыми сосенками — ну будто бы специально созданному, поднял голову и зажмурился, как от удара в темя.
На высоте метра три — три с половиной за сук мрачноватой, уже начавшей гнить сосны зацепилось выцветшее гороховое тряпье. С правой стороны из рвани, как из некой прорехи, торчала высохшая желтая рука со скрюченными пальцами, а с левой — голова с вытекшими глазами и порванной на лбу кожей, свернувшейся в сухой скруток.
— Челове-ек! — едва слышно охнул Шайдуков, проворно засунул пистолет в карман — чего же он перед мертвым выхваляется оружием? Кого пугает?
Да и прахом тряпки эти называть было неудобно — линялое, вымытое многими дождями и многими водами рубище, потрепанное ветрами и стужей, вобравшее в себя человека, съевшее его, прокоптившееся его духом… Шайдуков не верил тому, что видел — это не бытие, не явь, а какой-то дурной сон, в котором он, если захочет передвинуться на другое место — не передвинется, сон есть сон, в нем ходок лишается ног, либо, наоборот, обретает крылья. Ни ног, ни крыльев у Шайдукова не было.
Что-то знакомое было сокрыто в костисто-желтой страшной голове, в проеденном носу и искривленных, разодранных с одной стороны до шеи губах.
— Кто ты, человек? — просипел Шайдуков севшим голосом — из него будто бы выпустили весь воздух. — Неужто… Нет-нет-нет, — он покрутил головой, отметая от себя страшную догадку, поморщился, когда набежавший ветерок обдал его сладковато-удушливым запахом — тряпье висело на ветках долго, начинка протухла.
Аккуратно, боком, словно бы ожидая удара, Шайдуков приблизился к дереву, поглядел в мертвое безглазое лицо, и рот его страдальчески дернулся — это был Сеня Парусников.
— Как же ты тут очутился, Семен? — с жалостью спросил Шайдуков, почувствовал в висках жжение. — Кто тебя убил, Семен?
Подумал не к месту, что Семен ведь был красивым человеком, не имевшим ничего общего ни с этим черепом, ни с тряпьем, ни с грязной усохшей рукой, пытавшейся разогнуть усохшие пальцы. Когда-то, в пору жениховства, Шайдуков завидовал Семену — очень уж ладный был он, девчонки поглядывали на него чаще, чем на будущего участкового, и Шайдуков, засекая все приметливым глазом, ощущал себя ущербным — и лицом не вышел, и фигурой, и ноги у него косолапили, и руки были не столь ловкие, как у Семена, — ему никогда не удавалось то, что удавалось смастерить Парусникову.
— Эх, Семен, Семен, — горько прошептал Шайдуков, — кто же тебя так изуродовал? Не сам же ты залез на дерево… Кто? Медведь? Тигр?
Нет, не медведь и не тигр. Медведей здесь было очень мало, вели они себя, как провинившиеся деревенские мужички — очень тихо, всего боялись, втихаря хряпали целебные корешки и ловили рыбу, а тигры сюда покамест не забредали — пасутся далеко на востоке, в Приморском, да в Хабаровском краях, и пусть себе там пасутся!
— Значит, человек, — обреченным тоном пробормотал Шайдуков.
Что-то ошпарило его изнутри, вызвало затяжную сосущую боль — такую рану, которую ему нанесла смерть Семена, заштопывать придется долго, да и все равно вряд ли он до конца ее заштопает. Жаль, не удастся им с Семеном потягаться в старости — у кого физиономия приличнее? А сравнить свой облик с обликом Семена где-нибудь лет в семьдесят хотелось бы… Говорят, что те, кто берет верх в молодости, в старости проигрывают — в природе все уравновешено. В старости стройные статные красавцы с одухотворенными лицами превращаются в опухших толстоногих тюленей, прикованных к завалинкам, со слезящимися глазами и тройными подбородками, похожими на зобы, а неказистые костлявые парни до самой смерти сохраняют бодрый вид, костлявость сглаживается, приобретает приемлемые формы, становится приятной, такие старички бегают, словно парни, и шустрят, словно парни, и суетятся даже в гробу.
— Эх, Сеня, Сеня. — Шайдуков почувствовал, что сейчас расплачется, пальцами накрыл повлажневшие глаза, подождал немного. — Кто тебя так и за что, Семен?
По карте Шайдуков прикинул, где он нашел останки Семена, в каком месте, кто загнал Парусникова на дерево, и ни к какому выводу не пришел. Не с самолета же его скинули, в конце концов. Еще раз заглянул в карту, побродил вокруг, примечая деревья, тухлое болотце, густо поросшее алым клюквенником, потом сделал на стволах несколько затесей, ножом прочертил стрелки-указатели.
Освободив рюкзак, выложив оттуда все, кроме патронов, — выбросил даже еду, решив, что до дома обойдется без харчей, — Шайдуков снял с дерева Семенову голову, содрал остатки тряпья, гниющую руку обмотал тряпьем, мхом-волосцом, скрутил все это в узел и сунул в рюкзак.
То, что было когда-то Семеном Парусниковым, надо было доставить в Клюквенный — их родной поселок. Накоротке обшарив тряпье, оставшееся от Семена, участковый не нашел двух вещей — кожаного мешочка, в котором Парусников держал добытый металл, он однажды показывал этот хорошо выделанный, пропитанный каким-то особым составом мешочек, показал только один раз, больше отказался, сказав, что Шайдуков своим цепким милицейским взором может отпугнуть доброго духа, живущего в этом мешке, — и модную зажигалку, которую Шайдуков подарил Семену на тридцатипятилетие.
В том же году и самому Шайдукову исполнилось тридцать пять, оии с Семеном были ровесниками.
Редкую зажигалку Шайдуков достал случайно в Москве, на ВДНХ — подвыпившему моряку загранплавания, по-петушиному украшенному золотыми значками и медальками, не хватало денег на лакировку, и он, бросив длинный оценивающий взгляд на окружающих, выбрал Шайдукова — лицом, видать, тот понравился, — и предложил ему зажигалку.
Шайдуков поначалу решил отказаться — не курит, мол, хотя зажигалка была занятная, с инкрустированными щечками и золотой головкой редкозубого носатого дракона (впрочем, совсем нестрашного), с лихим щелком откидывающейся назад. Из отверстия, которое охранял дракон, с нажатием пальца выскакивало пламя.
«Значит, нет двух вещей, двух, — Шайдуков вздохнул, — но только ли двух? И иные вещички могут всплыть… Очень даже могут. Жаль, Семен не показал мне свой мешок во второй раз — побоялся. И золотишко свое тоже не показал — и это сделать побоялся. Надо будет взять справку в конторе: много ли Семен сдавал металла? Это первое. И второе — неплохо бы узнать, в каком районе он бедовал, мерз, мокнул в ручьях — здесь, в этом квадрате, или где-то еще, у черта на куличках? Вот только кто может это знать?»
Этого Шайдуков не представлял, хотя понимал, что есть люди, хорошо знающие, где промышлял Парусников в этом году.
Проверил упаковку, затянул потуже распах рюкзака, чтобы из нутра поменьше тянуло мертвечиной. Что-то цепкое сдавило ему горло, сделалось тошно, внутри сидела досада, вместе с нею — боль, затяжная, неприятная. На что уж Шайдуков был терпелив к боли, а эту выносил с трудом.
Сладковатый запах, тянувшийся из рюкзака, вскоре перестал давить на горло, а может, Шайдуков привык к нему. Уже в ночи он сделал привал — выдохся, надо было немного поспать, рюкзак повесил на толстый короткий сук, сам лег на лапник метрах в двадцати от рюкзака и, несмотря на усталость, на пульсирующее нытье в костях, толчками отзывающееся во всем теле — даже в висках и затылке, о намятых плечах и ключицах и говорить не приходилось, — долго не мог уснуть, изучал небо с мелкими, слепо помаргивающими звездами, прикидывал расстояние до них… По шайдуковским прикидкам получалось — это недалеко.
Странно, почему в таком разе говорят, что лететь до них долго — жизни не хватит… А вдруг хватит?
Никак не мог Шайдуков понять, откуда Семен свалился на дерево, как повис на сучьях и почему оказался разодранным, с начисто вываленным, потерявшимся нутром?
Неужели упал с неба, со звезд? А если с небес, то с какого конкретно облака, где остались его отпечатки и вообще, что он там делал? Шайдуков пошевелился на лапнике — лежать было неудобно.
Обидно было за Семена, — потерял он ровесника, приятеля, нет, больше, чем просто приятеля, — потерял друга. Приятелей могут быть сотни, а друзей единицы, и если уж он к тридцати годам не обзавелся друзьями, то далее, считай, уже не обзаведется. Это дело безнадежное, в старости люди друзьями не обзаводятся, в старости умирают… В общем, вместе с Семеном Шайдуков потерял часть самого себя, из этого похода он вернется домой совершенно другим — незнакомым ни жене, ни соседям. Он помял пальцами виски, сжался, затих, призывая к себе сон, и это помогло — вскоре он уснул.
Сон его был беспорядочным, странным, во сне его не отпускал прежний вопрос: как Семен попал в заоблачную высь? И почему его оттуда высадили, спихнули с облака, словно с расхристанной, громко тарахтящей телеги, чтобы коню было легче идти? И кто конкретно закинул его туда? Самолет? И какой, собственно, самолет — аэрофлотовский или грозного военного ведомства? Но ведь, насколько было известно Шайдукову, в воздушном расписании таких рейсов нет.
И все-таки это был самолет, либо вертолет — машина, которую местное население называет пердолетом или пердолеткой, — проверить вертолеты совсем легко, их тут мало, а вот с самолетами дело сложнее, много больше, тот самолет, который вчера отвез Парусникова к Богу, может завтра оказаться в Нью-Васюках или Грусть-Каменодырске, а если медлительные четырехкрылые букашки Ан-2 ходят за океан, то очутиться и там.
Где найти старателя, который укажет, в какой конкретно воде мыл Семен золото?
Где-то Семеновы концы остались, их Шайдуков найдет обязательно, чего бы это ни стоило.
Поселок Клюквенный имел простенький аэродром — земляное поле, заляпанное коровьими блинами, обнесенное обычной дачной сеткой, какой всякий рачительный хозяин старается обнести свое загородное имение, на котором, бывает, даже две тыквы не могут поместиться — не хватает площади; толкового хозяина у аэродрома не было, поэтому сетку никто не красил, она гнила в душные летние дни и лопалась зимой, в крутые морозы, и если бы у Шайдукова имелось право наказывать, он выписал бы штраф по полной программе какому-нибудь летному начальнику, но такого права у него не было. В результате старший лейтенант неодобрительно поджимал нижнюю губу и молчал. Иногда думал: а какое, собственно, теляти дело до грибов-мухоморов?
Этим летом в поселок Клюквенный был наконец-то прислан начальник аэродрома — мрачный снабженец, когда-то, видимо, проворовавшийся, но не настолько, чтобы сесть за решетку, — по фамилии Жаворонков. Своей фамилии он нисколько не соответствовал — был тяжел, неповоротлив, коротконог, в зубах всегда держал какую-то размочаленную спичку, похоже — вечную.
— Жаворонок — птица певчая, — увидев его, хмыкнул Шайдуков, — Мусоргский! Иосиф Кобзон! К осени, глядишь, чего-нибудь споет.
Жить Жаворонков определился у Нины Петровны, хотя для него и тех, кто тут работал раньше, был специально выстроен дом с дранковой крышей, одна половина дома была отведена для пассажиров, другая под жилье, но Жаворонкова казенное жилье не устроило — слишком пусто и уныло там было, как в тюрьме, да и ночью на отшибе от людей Жаворонков оставаться один боялся.
— Ну как он? — спросил Шайдуков у Нины Петровны про Жаворонкова. Нина Петровна уже давно стала старой, сморщилась, потяжелела, про прежние нелады с Шайдуковым и его приятелем забыла, а старший лейтенант о школьном прошлом ей не напоминал — ни к чему это.
— Деньги заплатил заранее.
— А в остальном как?
— Тихий, как муха. А что? — вяло шамкая ртом, в свою очередь, поинтересовалась Нина Петровна.
— Да так, — уклончиво ответил Шайдуков, — мало ли чего… Вдруг он у вас на завтрак, Нина Петровна, дыню запросит?
— Дыни у нас не растут.
— Ну тогда персиков.
— Персики тоже не растут, — Нина Петровна не приняла шутливого тона своего бывшего ученика. Она и раньше бывала не очень охоча до шуток.
— Главное, чтобы он вас не обидел, не задел бы чем…
— С этим все в порядке.
— Ежели что, Нина Петровна, — сразу ко мне. — Шайдуков хлопнул себя пальцами по погону. — Нигде, ни на каком углу не задерживаясь!
— Обязательно, — пообещала Нина Петровна.
— Ни у какой бабки, Нина Петровна, как бы интересно это ни было.
— Есть, — понятливо сморщилась Нина Петровна.
…Шайдуков появился на аэродроме за двадцать минут до прихода рейсового Ан-2, поглядел на вяло обвисшую колбасу, показывающую направление ветра, и, найдя себе место у изгороди, где его бы обдувало воздухом и сносило в сторону комаров (никакого движения воздуха не было и обдув отсутствовал, но сработала привычка), достал из кармана пачку сигарет, чиркнул спичкой, закурил и задумчиво посмотрел в небо.
Минут через десять мимо прошаркал Жаворонков.
— Самолет по расписанию идет, не опаздывает? — спросил у него Шайдуков.
— Придет в срок.
— Кто командир экипажа?
— Нам таких сведений не сообщают, — угрюмо пробурчал Жаворонков.
Шайдуков продолжал смотреть в небо, на Жаворонкова даже глаз не скосил, на виске у него дернулась мелкая жилка.
— Прилетит — узнаем, — сказал он, соглашаясь с ответом «певчей птицы», хотя знал, что по линии обычно сообщают, кто из командиров ведет самолет.
Еще через десять минут недалеко, словно бы выпутавшись из влажной теснины тайги, застрекотал самолет, стрекот был хлипким, каким-то обрезанным, словно бы в баке машины кончалось горючее. Шайдуков даже на носки привстал, обеспокоился, не случилось ли чего, звук увяз в кронах деревьев, исчез, и Шайдуков чуть не охнул — вдруг с самолетом действительно что-нибудь произошло, но в следующий миг звук возник вновь, усилился, и над темной растрепанной кромкой деревьев появился четырехкрылый, с широко расставленными тонкими ножками кузнечик.
У Шайдукова отлегло от сердца — с самолетом все было в порядке.
Ан-2 круто пошел вниз, словно хотел боднуть землю, в этом движении было скрыто что-то опасное, Шайдуков невольно подумал, что у деревенских бабок, наблюдавших за боевой посадкой гражданского самолета, от испуга должна возникнуть икота и вообще таких лихих пилотов надо отправлять на работу в давильню жмыха — больше пользы будет. Он стукнул кулаком о кулак, гадая, до самой земли самолет будет носом вниз целить или все-таки выпрямится.
От лихого пикирования из Ан-2 чуть гайки не посыпались, из выхлопных патрубков повалил черный искристый дым, звук мотора сделался голодным, громким, самолет, у которого по-телячьи был задран хвост, вдруг хвост этот опустил и, если бы была возможность, поджал бы его, затормозил свое падение, замер на несколько мгновений и в следующий миг плавно коснулся колесами травы. Шайдуков отер ладонью вспотевший лоб: ну и дает пилот! Летает, как в цирке.
Пробежав по полю, самолет ловко развернулся, и пилот заглушил мотор. Ан-2 в наступившей, колко ввинтившейся в уши тишине прокатился несколько десятков метров и, сделавшись неуклюжим, замер у неказистого, но добротного аэрофлотовского дома.
Шайдуков поцокал языком и проговорил негромко:
— Артист!
Артистом оказался летчик, с которым он быль знаком — Игорь Сметанин, молодой, красивый, словно бы сошедший с кинооткрытки, какие в большом количестве продают в киосках сельской «Союзпечати», длинноногий, голубоглазый, с четко очерченным мужественным лицом, по таким парням обычно сохнут девчата, а они обычно крутят подолы кудрявым зазнобам лет до сорока пяти, не женятся, насыщаются, а потом одним махом отрубают свое прошлое, выбирают какую-нибудь непривлекательную кривоногую бабенку, способную лепить вкусные пироги с грибами, печь тающие во рту оладьи и варить тугие, остро пахнущие чесноком холодцы, смиряясь со своей долей, ставшую серой, спокойной, до самой последней черты. И в гроб очень часто сходят вместе со своей женой.
Но пока такой актер не утихомирится — берегись, девки!
Шайдуков подошел к пилоту:
— Ты на этой этажерке садился, как на реактивном истребителе.
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! — вежливо поздоровался Сметанин.
— Я видел в кино, как садятся на авианосцы реактивные самолеты — носом вниз, ногами в тормозную петлю, так ноги мокрыми от страха становятся, носки выжимать можно.
— Не верю, что это слова представителя доблестной советской милиции.
— Пассажиров, пока садился, не вырвало?
— У меня другого выхода не было, в Клюквенном — тяжелая посадка. Чтобы она была легкой, в тайге надо просеку километра на полтора рубить.
— Полтора — это ты хватил через край, Игорь.
— Ну, на полкилометра.
— Вот это уже ближе к истине.
Раньше Игорь Сметанин летал на больших лайнерах, ходил в отутюженных до бритвенной остроты брюках, в белой рубашке с накрахмаленным воротником, душился «шипром», жил в Москве, был своим человеком во многих крупных городах, но потом провинился и очутился в глуши, о Москве старался не вспоминать и летал на гремящих, с воньким дымом этажерках. Наверное, если бы он захотел, мог бы ныне вернуться на большие самолеты, но Игорь почему-то не хотел, замыкался, когда ему говорили об этом, жесткое красивое лицо его нехорошо серело и становилось печальным.
От старого у Сметанина остались только чистые, накрахмаленные до хруста рубашки, да хорошо отутюженные брюки — Игорь и в глуши не опускался до неряшества, следил за собой.
— Ну и как тут моя милиция меня бережет? — спросил Сметанин.
— Бережет потихоньку.
— А чего голос такой тусклый? Мероприятие какое-нибудь не удалось?
— В милиции все мероприятия удаются, Игорь. Начинаются с шумихи и неразберихи, отыскания виновных, заканчиваются наказанием невиновных и награждением непричастных.
— Очень зло, товарищ старший лейтенант. И умно. — Сметанин усмехнулся. — Милиция, похоже, умеет не только сапоги чистить.
Шайдуков усмехнулся тоже.
— Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать обязан.
— Похвальное правило.
— Скажи, Игорь, в воздухе тяжело открыть дверь самолета? — неожиданно спросил Шайдуков.
Лицо Сметанина сделалось озадаченным.
— Открыть-то можно, но зачем? Парашютистов выбрасывать?
— Ну, скажем, для следственного эксперимента, — немного помедлив, ответил Шайдуков.
— Открыть можно, это несложно, — Сметанин засмеялся, — для милиции все можно. — Он провел ладонью по лицу, словно бы снимал с него тень озадаченности, какой-то далекой, но все же ощутимой тревоги, достал из нагрудного кармана сигарету, помял ее пальцами — сугубо русская привычка: мять сигареты. За границей этого, как слышал Шайдуков, за границей живут деликатные люди. — Шайдуков смотрел, как красиво, изящно делает это Игорь, и безотчетно, совершенно не думая о «следственных экспериментах», ждал, какую зажигалку достанет из кармана его собеседник. Или он не любит зажигалок и прикуривает исключительно от спичек?
Сметанин сунул сигарету в зубы, прикусил ее зубами — тоже русская привычка, потом потянулся к зажженной сигарете Шайдукова.
— Прошу поделиться огоньком, — вежливо потребовал он.
Шайдуков дал ему прикурить.
— Двери, люки, заслонки во всех летательных аппаратах открываются только внутрь, ни силы, ни ловкости тут не надо, — пояснил Сметанин, — поэтому иногда в полете и бывает тревожно: вдруг какой-нибудь дурак выкинет фортель и откроет дверь…
— Зачем? — машинально спросил Шайдуков.
— В том-то и дело, что незачем. Лишь потому, что дурак. Дело это — неоперабельное, дураку уже никакой хирург не поможет, а люди страдают от чужой неизлечимости. — Сметанин с хрустом выпрямился и, не прощаясь со старшим лейтенантом, отправился в летный дом отмечать путевой лист.
«Может быть, Семена сбросили с такого же симпатичного Ан-2?» — тревожно подумал Шайдуков, продолжая стоять у ограды.
В самолет проходили люди — шла посадка. Села бабуля в синем новом платке — бабка Желтиха, за ней ловко запрыгнула в Ан-2 девчонка — ее внучка Оля, потом, покачиваясь пьяновато, проследовал отпускной солдат Шутов, следом — таежник в засаленной до блеска робе, фамилии которого Шайдуков не знал, — вполне возможно, старатель…
«Если Семена сбросили с самолета, то как он в него попал? И кто в таком разе выбросил? А может, его зверь на дерево затащил? Измял и, когда он был без сознания, затащил?»
Он поглядел, как в самолет забрался Сметанин, второй пилот — рыжеусый, похожий на донского казака крепыш по фамилии Хохряков убрал лесенку, втянув ее внутрь, решительно задвинул дверь, и Ан-2, развернувшись вокруг одного колеса, побежал на середину поля, потом, не останавливаясь, устремился на взлет, оттолкнулся от земли и в следующий миг уже очутился над деревьями. Игорь Сметанин умел летать лихо.
Шайдуков вспомнил, что две недели назад пришла оперативка из Иркутской области. Разыскивались двое подростков, которые из одноствольного ружья сбили Ан-2: ради интереса саданули по нему гусиной дробью, одна из дробин перебила маслопровод, и огромный неуклюжий гусь затряс от боли всеми четырьмя крыльями. Потом загорелся.
Хорошо, хоть жертв не было.
Существует закон парности случаев: если где-то что-то случается, то вряд ли этот случай остается единичным, обязательно происходит повтор, если с Ан-2 произошла одна история, то непременно произойдет другая, примерно такая же. Очень часто — в противоположном углу страны.
На юге, на окраине наполовину вспаханного под озимые поля, колхозные механизаторы расположились на обед. Обедали они со вкусом, вместо скатерки расстелили свежую районную газету, выставили бутылку первача, облагороженного ореховыми перепонками, отшибающими даже у денатурата дурной вкус, разложили малосольные и свежие огурчики, огромные помидоры «бычье сердце», куски мяса и жареной печенки, куриные яйца, со вкусом выпили и закусили, потом также со вкусом повторили и едва собрались сделать третий заход, как их накрыл самолет сельскохозяйственной авиации — четырехкрылый и вроде бы совсем безобидный…
Этот самолет делал полезное дело — удобрял поля минеральной мукой. И то ли пилот промахнулся на скорости, то ли, наоборот, ему захотелось специально пошутковать над вкусно обедающими механизаторами, — он взял и опылил их белым душным облаком.
Механизаторы не оставили выпад без ответа, один из них схватил опорожненную бутылку и запустил в самолет.
Бутылка угодила точно в винт, в лопастях что-то хряпнуло, в моторе раздался железный звон, и самолет совершил вынужденную посадку. С большим, надо заметить, трудом сел: увязнув колесами в мягкой пахоте, он чуть не перевернулся.
И чего только в голову не приходит, когда смотришь на дела рук мастеров высшего пилотажа! Шайдуков отвлекся от мыслей о друге своем Сене, от того, что он должен найти его убийцу, даже если это будет зверь, найти и наказать… Тут старший лейтенант сгорбился, словно на спину ему взвалили громоздкий мешок с углем, дыхание с болезненным сипом вырвалось изо рта, и Шайдуков, невидяще глянув на сигарету, погасшую у него в руке, швырнул ее себе под ноги.
Раз сигарета погасла, значит, кто-то по нему скучает. Есть такая примета. Только кто скучает? Хорошо, если жена… А вдруг пуля или зверь в тайге? Или бандит, сидящий с заточкой в схоронке, специально высматривающий милиционера, чтобы завладеть его оружием — штатным «макаровым»?
Шайдуков жалел, что не поговорил с замызганным мужичонкой, севшим в самолет к Сметанину, — возможно, тот был старателем… А возможно, и нет, но поговорить надо было бы. Хотя бы для очистки совести. Конечно, старатели обходят в тайге один другого за километр, все-таки иногда они встречаются и, зорко глядя друг на друга, фиксируя каждое движение, выпивают по котелку чая у костра, обговаривают лесные новости и погоду, а потом расходятся, петляют в тайге, как зайцы, делая по дороге остановки, лежки и устраивая засады, и в конце концов исчезают. Каждый в своем направлении, каждый у своего ручья, на своем маленьком прииске.
…Через два дня Шайдуков увидел на аэродроме еще одного старателя — медноголового, как хорошо начищенный старый чайник, парня с быстрыми крапчатыми глазами и мягкогубым добрым ртом.
— Как тебя зовут? — стараясь улыбнуться поприветливее, спросил у него старший лейтенант.
— Мать величала Виктором.
— Назвала так, конечно, в честь победы над Гитлером?
— Так точно! Хотя Гитлера я никогда не видел и тем более — не лупил его на фронте… Вообще, я считаю, он из другой эпохи, что-то из… ну, между гуннами и римлянами кто был, какой народ?
Шайдуков неопределенно приподнял плечи — этого в средней школе милиции он не изучал, расстегнул планшетку и показал парню фотографию, заложенную под желтоватый целлулоид.
— Этого товарища не доводилось встречать?
Золотоискатель вгляделся в улыбающееся лицо Семена Парусникова, качнул головой:
— Нет. А что… натворил чего-нибудь? Провинился?
— С ним натворили!
Медноголовый искатель золотых россыпей помрачнел.
— Значит, убили.
— Почему так считаешь?
— Иначе с чего бы им заниматься милиции? Если бы простая драка, мелкий порез на заднице — занимались бы другие люди. — Старатель вторично взглянул на фотоснимок, помрачнел еще больше. — Улыбка хорошая, я такую улыбку обязательно бы запомнил. Нет, не встречал я этого человека. Товарищ тоже золотишком промышлял?
— Тоже. — Шайдуков подумал, что в здешнем старательском краю, где полно промышленников-одиночек, надо, чтобы в каждом селе был открыт золотоприемный пункт, тогда старатели не летели бы с добычей в область, оставляли бы все на месте. В приемном пункте им выписывали бы квитанции Главзолота или как там эта организация называется — Торгсина, Торгмета, — либо чеки, а с этими бумагами можно лететь куда угодно, от Москвы до Владивостока. Там старатели меняли бы чеки и квитанции на деньги. Пока это не организуют разные начальственные чины, старатели будут пропадать.
— Жаль, если этот парень сгинул, — проговорил медноголовый и попрощался со старшим лейтенантом. — Мне пора!
— Куда хоть летишь?
— Отсюда только одна дорога — в областной центр, а оттуда — домой.
— А дом где?
— В Новосибирске.
— Далеко, — заметил Шайдуков и попрощался со старателем.
На следующий день Шайдуков увидел еще одного старателя — тот вышел к Клюквенному, надеясь сесть на рейсовый самолет, но самолета не было, подвела погода: низко над землей стелились сырые горячие облака, из которых сочилась странная противная мокреть — дождь не дождь, туман не туман, влага не влага — не поймешь, что это, комары сбились в такие плотные тучи, что через них никакой самолет не пробьется, винт увязнет, — и старатель, прячась от лихих людей, снова нырнул в тайгу. Хорошо, Шайдуков оказался проворнее, перехватил золотодобытчика уже в чаще. Показал ему фотоснимок Семена:
— Не встречал?
Тот обтер пальцами морщинистое лицо и ответил, даже не взглянув на снимок:
— Нет!
— Чего же так? Ты даже на фотокарточку не посмотрел.
— Я три года в тайге и за три года ни одного человека не видел. Обхожусь без встреч!
«Может, так оно и лучше», — подумал Шайдуков и повернул обратно.
Третий старатель, изможденный старик с большими водянистыми глазами также ничего толкового не смог сообщить — он не встречал Парусникова. И четвертый старатель, и пятый, и шестой: никто из них не видел Семена.
«Сычи чертовы!» — в сердцах выругался Шайдуков, хотя понимал, что он неправ.
Подумал, что Семен — честная душа, очень открытая, такие всеми ветрами со всех сторон продуваются, — вряд ли он в тайге прятался, вряд ли кого боялся, на промысел, как и многие старатели, ходил без оружия — нечищеные стволы и запах пороха отпугивают дорогой металл. Металл этот — робкий, всего боится, не только ружей, но и кошачьего мяуканья ночью, косых взглядов, козьих рогов, громкого голоса и другого металла.
И все же один из старателей, восьмой по счету, — Шайдуков не думал, что в тайге может быть столько искателей счастья, — неожиданно произнес:
— Этого мужика я видел.
Шайдуков с жадностью вгляделся в его усталое загорелое лицо, украшенное фонарями — бледными припухлостями под глазами, если бы не эти фонари, лицо старателя можно было бы назвать красивым — черты правильные, ровные, на всем в этом человеке, на теле и одежде, лежала печать опрятности.
— Где видел?
— В тайге, естественно.
— Давно?
— Месяца полтора назад… Примерно так.
Старший лейтенант стал расспрашивать о деталях, но не нашел в них ничего существенного, достал карту и попросил старателя показать, где тот встретил Парусникова.
Старатель, не колеблясь, обвел пальцем маленький кусок зеленого поля.
— Вот здесь, на берегу Хизы.
Хиза была своенравной таежной речонкой, которая могла за пару часов вздуться до размеров Енисея, а потом обратиться в тихую неприметную струйку, а то и вообще пропасть. Худая речонка эта была ориентиром для старателей, с Хизы они начинали свой отсчет.
Шайдуков сказал «спасибо» добытчику — ну хоть что-то оказалось у него в руках, записал фамилию и адрес и отпустил с Богом.
Затем, не мешкая, поехал в район, в отдел милиции, запросил там список пропавших в последнее время старателей. Старатели пропадали и раньше — тайга-то не кинотеатр, куда люди приходят отвести душу, глядя на чужую (экранную) жизнь, и не теща, готовая накормить любимого зятя маслеными блинами, — человек, если он в тайге один, никогда не выберется со сломанной ногой или с воспалившимися легкими, тайга обязательно приберет его, не отпустит, но столько старателей, как в этом году, не пропадало никогда.
— Фотоснимки этих людей достать можно, товарищ капитан? — тряхнув списком, спросил Шайдуков у начальника уголовного розыска района.
— Думаешь, найдем их?
— А вдруг!
— Вдруг бывает только в кустах с молодкой, да в плохом кино. Еще у бабки на печке, когда к ней пристает таракан. А тут тайга, тыща километров налево, тыща километров направо — ищи свищи! — Начальник угрозыска со странной бандитской фамилией Хмырь вытащил изо рта мягкую травяную былку — любил чем-нибудь ковыряться во рту, спросил: — Ну что, есть какие-нибудь идеи?
— Идей пока нет, но могут появиться.
— Откуда? Из каких таких дебрей?
— У меня однокашник занимался старательским промыслом, так вот — его не стало. Я так разумею — убили.
— Кто убил? — насторожился начальник угро. — С чего ты взял?
— Может быть, зверь убил, может быть, человек… Не знаю. Пока не знаю.
— А раз не знаешь, то и не возникай.
«Очень неприятная у человека фамилия — Хмырь, — подумал Шайдуков, — но зато точно соответствует сути». Шайдуков знал, что начальник угрозыска подал прошение, чтобы в его фамилию добавили одну букву «о» — не Хмырь чтобы было, а Хомырь. Получалась вполне приличная хохлацкая фамилия, но ответа на прошение пока не было.
— Когда будешь знать точно, тогда и возникнешь, понял?
— Так точно, товарищ капитан, — сказал Шайдуков и про себя добавил: «Понял, чем козел барана донял».
Спустился на этаж ниже, к подчиненным Хмыря — там тоже не оказалось фотокарточек, их никто не собирал, поскольку никаких заявлений к ним не поступало, а раз не поступало, то никто этим делом не занимался. И вообще Хмырь считал, что человек, ушедший в тайгу, — сам за себя ответчик, закон не обязан его защищать.
Старший лейтенант Нестеров — длинный, с унылым потным носом, держась рукой за щеку, — допекал больной зуб, а идти к врачу он боялся, — сказал:
— Я завел было речь, но куда там, — он отнял руку от щеки и досадливо пошевелил пальцами, — капитан чуть было звездочки с погон не содрал — боится лишнее дело на себя вешать.
— Да, каждый пропавший старатель — это практически нераскрытое дело, — согласился с ним Шайдуков, — а тайга у нас — две Франции, три Бельгии и одна Швейцария. Чтобы прочесать «две Франции», не менее трех дивизий надо — по полторы на каждую «Францию».
— А каждое нераскрытое дело — это потенциальный выговорешник. — Нестеров поморщился. — Никогда не знаешь, кто им заинтересуется. Начальника нашего поздравил?
— С чем?
— «О» в его фамилию все-таки добавили.
— Тогда с чего же у него плохое настроение? Не хочет выставлять отделу положенное шампанское?
— От него не то, чтобы шампанского — стакана кислушки не дождешься, — Нестеров неожиданно хихикнул. — Ты слышал, как царь Александр Третий одному купцу фамилию на свой лад выправил?
— Нет.
— Жил один купец, первую гильдию имел, а фамилию имел странную — Семижопов. Мужик богатый, при золотых цепях и кольцах, а фамилию свою в деловых бумагах ставить стеснялся. Вместо него ставили фамилию старшего приказчика.
— Какого-нибудь Перышкина или Гайкина, — усмехнулся Шайдуков.
— Вполне возможно. Может быть, даже Пупкова. Чтобы избежать дальнейших конфузов и привести фамилию в соответствие с богатством и положением, Семижопов послал нижайшее прошение на имя государя. Царь Александр Третий был остроумным человеком, прочитал прошение и написал толстым синим карандашом: «В ознаменование личных заслуг господина Семижопова разрешаю две жопы снять». — Нестеров кисло улыбнулся и схватился рукой за щеку. — М-м-м!
— Это не анекдот?
— Это наше историческое прошлое, документально подтвержденное. А начальника нашего все-таки поздравь.
— Надо подумать, — сказал Шайдуков.
— Вдруг шампанское выставит? В магазине как раз появилось. Теплое. Сладкое.
— Тепло-сладкое.
Хомыря он поздравлять не стал — все равно ему «тепло-сладкое» шампанское не пить, пристроился было на попутную трехтонку — шла в Клюквенный с мукой, — вдвоем все веселее будет, но через несколько минут Шайдуков передумал и попросил подбросить его до аэропорта.
— Чего так? — удивился шофер.
— Спешу!
— Денег, что ли, не жалко? Я бы бесплатно, к самому порогу, к дому доставил.
— Время, время, — пробормотал Шайдуков, — время дороже денег.
— Ну, как знаешь, — недовольно пробормотал шофер, зашмыгал носом, будто обиженный школьник.
Просьбу Шайдукова он выполнил, доставил до аэропортовской площадки, круто развернулся и, подняв столб пыли, укатил.
Рейсовый Ан-2, идущий в поселок Клюквенный, затем в Куропатку, Ивантеевку и Шиловку, был уже заправлен. Пассажиров набралось немного, и Шайдуков свободно купил себе билет, в самолете пристроился на жесткое железное сиденье напротив двери-люка и, подчиняясь команде, покорно перетянул себя ремнем. Невольно ощутил, что теперь составляет единое целое с сиденьем, с полым металлическим корпусом Ан-2, с игрушечными истертыми колесами, похожими на колеса садовой тележки, с мотором и винтом, и это ощущение родило в нем легкое хмельное чувство, схожее с весельем.
Из кабины, по-журавлиному переступив через высокий дюралевый порог, вышел второй пилот, одетый в серую, почти милицейскую рубашку с погончиками, украшенными двумя нашивками, остановился рядом с Шайдуковым.
— Ба-ба-ба, кого я вижу! — голос у второго пилота был густой, сочный, будто у оперного певца.
— Здорово, Егор Сергеевич, — сказал ему Шайдуков, — давненько не встречались!
— Летаешь редко, потому и не встречаемся, — второй пилот рывком сдернул люк с места, ловко вогнал его в проем и повернул длинную красную ногу, закрепляя, потом, чтобы никто не вздумал сдвинуть люк без разрешения, перекинул через дверь цепочку, также окрашенную в алый сурик. — Заходи к нам, — пригласил он Шайдукова и показал пальцем на кабину. — Сейчас не надо — нельзя, а когда взлетим и наберем высоту — заходи! Посмотришь на землю с неба.
Егор Пысин родом был также из Клюквенного, учился в школе в одно время с Шайдуковым, потом женился на дочке заведующего финотделом райисполкома и пошел в примаки, переехал жить в райцентр. В Клюквенном он, конечно, бывал — у матери с отцом, — но редко, и с Шайдуковым встречался также редко — тропки их почти не пересекались.
Ан-2 набирал высоту медленно, рывками, тарахтел, находясь на одном месте — совсем незаметно было, чтобы земля удалялась или уплывала назад, она неподвижно висела под крыльями, а самолет, словно воздушный шар, прикованный к цепи, также неподвижно висел над ней, иногда под машиной оказывалась яма, и тогда Ан-2, беспомощно тарахтя винтом, проваливался в нее.
Шайдукову казалось, что во время падений из него вылезает вся начинка, все, что Бог напихал ему внутрь — сердце, легкие, печень, желудок, он крепко стискивал зубы и старался накрыть начинку грудной клеткой, как кошелкой. Люди, сидевшие в самолете, горбились надсаженно, какая-то бабка даже заплакала.
Но поднялись чуть выше — и сделалось легче, и дышать стало легче, провалы пропали, а когда набрали высоту, Шайдуков расстегнул ремень и, хватаясь за спинки кресел, двинулся в кабину.
— Космонавтом себя почувствовал, — стараясь перекричать шум мотора, пожаловался он.
— Взлет был тяжелый. Из-за жары, — пояснил Пысин. — Много восходящих потоков, ям, штурвал иногда приходится держать вдвоем. Для этого силу лошадиную иметь надо.
— В жару всегда так?
— Всегда.
Командира самолета, известного молчуна Иваненко Шайдуков также знал — доводилось встречаться раньше, Иваненко кивнул ему и отвернулся. Он и на земле разговаривал редко, а уж в воздухе и подавно. Егор перекинул от одного сиденья к другому брезентовую лямку и усадил на нее Шайдукова. Потыкал пальцем вниз, в задымленную зелень земли — смотри, мол. Шайдукову хотелось поговорить с Егором, но он понял — поговорить особо не удастся, — Иваненко уже косит на него неодобрительными маленькими глазами. Шайдуков склонился к Егору, прокричал ему в наушник:
— Сеню Парусникова помнишь?
— Ну! Вместе за девками бегали.
— Убили Сеню!
Пысин охнул, словно от крепкого тычка в поддых, неверяще глянул на Шайдукова:
— Как? Быть того не может!
— Может. И знаешь, где я его нашел? — Шайдуков рассказал, как и где он отыскал останки — малую часть того, что когда-то было Семеном Парусниковым.
Пысин, плотно сжав губы, неверяще покачал головой, глаза у него сделались маленькими, какими-то беспомощными. Хоть и решил Шайдуков, что ему не удастся поговорить с Егором, а все-таки они поговорили; Егор так расстроился, что у него даже затряслась нижняя челюсть.
— У вас, среди летчиков не ходили никакие слухи, что кто-то пропал? А? — спросил Шайдуков.
— Как это? — не понял Егор.
— Да очень просто. Взял человек билет на самолет, зарегистрировался в окошечке и исчез.
— Не-ет, — медленно покачал головой Пысин, — не припомню такого.
— Если о чем-нибудь похожем услышишь или произойдет что-нибудь, дай, пожалуйста, знать. Не в службу, а в дружбу.
— В стукачи вербуешь? — рассмеялся Егор.
— Ты чего, сдурел? Я же сказал — в дружбу.
Шайдуков вернулся на свое место, вновь пристегнул себя ремнем, сморенно глянул в иллюминатор вниз, в задымленную рябь тайги, увидел остро блеснувшую вдалеке воду — рыбное озеро, показалось оно на мгновение и тут же спряталось, накрылось зеленым одеялом, потом одеяло гнило расползлось, показало темное нутро — тайгу разрезал золотоносный ручей. «Вполне возможно, что Сеня где-нибудь здесь и промышлял», — подумал Шайдуков.
Через несколько минут показался новый разлом — еще один ручей, потом еще — ручьев было много и каждый обихаживали старатели. «Как же они, прячась друг от друга, умудряются не сталкиваться? Метки ставят, что ли? Но по меткам и уголовник с заточкой может выйти на безоружного старателя. Высшая математика, тригонометрия с химией, и только!» — Шайдуков поморщился: тригонометрию и химию он не любил в школе особенно, до сих пор, когда вспоминает, испытывает изжогу, которую невозможно сбить никакими таблетками. Если бы была его воля, он вообще изъял бы эти предметы из списка муторных школьных дисциплин — и без них одуревшим парнишкам и девчонкам за партами тошно.
Невесело сделалось Шайдукову. В таком невеселом состоянии он и прилетел в Клюквенный.
Игорь Сметанин происходил из хорошей семьи: отец — специалист высокого класса с прекрасной головой и умелыми руками, прекрасно справляющимися со всякой тонкой работой, доктор наук, главный сварщик крупного московского завода, мать — начальник отдела в номерном институте, разрабатывающем пластмассы для космоса, детей, кроме Игоря, в семье не было, поэтому единственному сыну родители отдали все…
Конечно, ни отец, ни мать не готовили сына в летчики — они и сейчас, когда Игорь уже окончательно определился и вряд ли будет переучиваться, полагают, что летчики — это голоштанные романтики с ненормальными глазами, пьяницы и бабники, с которыми и знаться-то просто неприлично, и чувствуют себя уязвленными, когда видят Игоря в аэрофлотовской форме.
Отец не раз пробовал внушить Игорю, что пора кончать с романтикой — от нее попахивает авиационным бензином, надо переходить на что-нибудь солидное и внушающее уважение и пока он в силе, обязательно поспособствует этому, но Игорь, посмеиваясь и отпуская колючие шуточки, уходил от разговоров на эту тему.
Единственное, с чем мирились родители, — Игорь зарабатывал неплохие деньги, не меньше, чем главный сварщик со всеми его надбавками за съэкономленные электроды, высоковольтные галоши и бланки нарядов, прибавками за пытливый технический ум и приятную наружность, Игорь неплохо зарабатывал, летая на большом Ту-154, также неплохо получает и сейчас, очутившись в малой авиации.
Почему Игорь перешел в малую авиацию, с какой стати сменил далекие престижные рейсы на коротенькие птичьи скоки из деревни в деревню, поменял Москву на сибирскую глушь, где медведи питаются клюквой и тухлой олениной, а от комаров отбиться совершенно невозможно, отец с матерью не знали, но подозревали, что причина не только в Игоре. Сам он вряд ли когда произвел такую смену слагаемых.
Письма из своего Передрищенска Игорь слал очень бодрые, на жизнь свою наводил розовый флер, но мать с отцом понимали, что это всего лишь флер. Игорю не удавалось обмануть их.
Душным июльским днем в Шиловке на рейс к Сметанину сел пассажир — невзрачный, до полусмерти загрызенный комарами, с худым скуластым лицом и чистыми, будто у святого, невинными глазами. Продымленный, изожженный рюкзачишко свой пассажир кинул в хвост самолета, на коленях пристроил сверток — с этим грузом он не пожелал расставаться. Это был небольшой, стачанный из кожи домашней выделки морщинистый кулек, завернутый в несколько газет и перевязанный бечевкой.
Едва очутившись на сиденье, пассажир закрыл глаза и хрипло, с натугой и болью, задышал — он был хвор, хворь и выгнала его раньше времени из тайги.
Что это был за человек, Игорь понял сразу.
Усевшись в командирское кресло и включив маленький проворный вентилятор, прикрученный к верхнему краю панели, он сказал второму пилоту:
— Есть один!
Тот молча наклонил голову.
Кроме хворого золотоискателя в самолет села броская светловолосая девушка, больше пассажиров в Шиловке не было. Игорь запустил двигатель, сделал перегазовку и, почувствовав, как привычно и обрадованно задрожала машина — сейчас ведь в воздух, в высь, в простор, — отпустил тормоза. Когда Ан-2 покатил по мягкому травянистому полю, скомандовал второму пилоту:
— Давай, Агеев, задраивайся!
Агеев задраил дверь в салоне, бросил цепкий взгляд на золотоискателя, оценивающе оглядел девушку и доложил командиру:
— По-моему, особых хлопот не будет.
— Пошли на взлет! — приказал Игорь, дал полный газ. Взлетал он обычно на пределе возможностей мотора, как лихой реактивщик на истребителе, оторвал Ан-2 от земли, круто, почти неощутимо преодолевая воздушные ямы, повел самолет в облака.
— А девочка очень недурна, командир, — сказал в ларингофон Агеев.
— Меня это не волнует.
— Нас с тобою штука эта — жалость, — Сметанин неодобрительно покосился на напарника, — когда-нибудь обязательно погубит.
Агеев помрачнел.
— Хорошо, командир. Не будем ни о чем жалеть.
— Вот это правильно, — похвалил Сметанин, просвистел в ларингофон что-то бравурное, лихое и, видать, слишком громкое, напарник его даже поморщился, будто надкусил стручок горького перца, сдвинул наушники в сторону, чтобы не слышать командира, и Сметанину от этого сделалось совсем весело, он посвистел в ларингофон еще немного и смолк — переступать через грань было нельзя, во всем должна быть мера.
Минут через двадцать, когда земля уже едва виднелась в жаркой летней глуби, он сказал Агееву:
— Пора!
Агеев молча кивнул, повесил на рогульку штурвала наушники, расправил брюки на коленях и тяжеловато, будто у него болела поясница, встал. Он все делал тяжело, по-мужицки неспешно, словно бы нехотя, но что было важно — делал основательно и начатое всегда доводил до конца.
Взяв в руку короткий шоферской ломик, неуместно смотревшийся в кабине, набитой разными приборами, светящимися циферблатами, таймерами, верньерами, цифирью, навигационными премудростями, подкинул ломик в руке, пробуя его на вес, и решительно вышел из кабины.
Дверь с громким щелканьем закрылась за ним. Сметанин продолжал вести самолет.
В салоне было душно, пахло женским парфюмом. Агеев усмехнулся и, ощутив, как у него нехорошо подрагивают руки, достал из кармана сигарету, закурил, покосился на девушку.
Девушка была хороша, ничего не скажешь. Объедение, редкостный экземпляр, коллекционный — такая девушка может украсить любую компанию в любом городе — в Москве, в Рязани, в Париже и в этом самом… в Лиссабоне. Может, но не украсит. Агеев еще раз усмехнулся, погасил сигарету о ломик и ловко, в два беззвучных мягких прыжка достиг старателя. Тот спал, откинувшись назад и раскрыв жаркий, обезвоженный хворью рот. Голова старателя была завалена набок, немытая шея изогнулась по-птичьи хрупко, под пористой кожей обозначилась синяя, слабенько бьющаяся жилка. Нестриженые, завивающиеся на концах пряди волос прилипли к мокрому лбу.
Богатство свое — кожаный мешок — старатель берег и во сне — цепко сдавливал его пальцами, прижимал к животу, будто ребенка.
«Мешок тебе, парень, уже никогда не понадобится», — подумал Агеев и коротко, почти без размаха ударил старателя в низ шеи, в изгиб. Там, он знал, проходит сонная артерия, самая слабая, самая уязвимая жила в человеческом организме, если по ней врубить не ломиком, а просто ладонью, ребром, — двуногий, двурукий также отключится. И крови не будет. А кровь — это всегда следы, пятна на одежде, пятна на ботинках, красные липкие руки. Агеев поморщился.
Старатель неуклюжим кулем повалился набок. Падая, открыл глаза — большие, водянисто-чистые, наполненные болью, изумлением и каким-то неземным туманом. Он не должен был открыть глаза — все уже, мертвец, а мертвецы, как известно, не видят ничего, но этот упрямый, измочаленный бродяга открыл. «Святой, что ли?» — только и подумал Агеев и, чуть не до крови прикусив нижнюю губу, ударил старателя ломиком по шее с другой стороны.
Тот закрыл глаза и повис на сиденье, удерживаемый ремнем. Агеев подхватил кожаный кулек, сдернул с него газету.
Кулек был тяжел, Агеев встряхнул его, внутри что-то каменисто хрустнуло, и Агееву показалось, что из горлышка его, туго перетянутого сыромятной бечевкой, выбрызнул дорогой розовый свет. Хотя сырое золото ни блестеть, ни светиться не должно, это обычный грязный некрасивый металл, такой же неприметный, как глина или навозного цвета дешевый камень, добываемый в их районе для сельских нужд.
Сквозь гул мотора он услышал, как потрясенно ахнула девушка и стремительно повернулся к ней. Какой-то испуганный звук вырвался изо рта девушки, был он очень слаб, но чуткий Агеев все-таки засек его.
— Что, кошечка? — спросил он.
— Нет-нет, — замотала головой девушка, — нет! Я ничего не видела, я ничего не слышала, я ничего…
Агееву было жалко девушку. Одно дело — мужик, хотя и хиляк, кожа да кости, плюс испепеляющий неземной взгляд, а все-таки мужик… Мужика природа создала для того, чтобы его уничтожать, он специально сконструирован для бойни, а баба… баба сотворена совсем для другого. Женщину можно убивать только в самом крайнем случае.
В глазах Агеева мелькнуло сомнение, но тем не менее он поднял ломик.
— Не-ет, — жалким цветком затряслась девушка, — я ничего не видела, я ничего… Я это… Дя-яденька! — она заслонилась от Агеева обеими руками, из ярко-синих глаз ее выбрызнули слезы, обесцветили взгляд, сделали больным, старушечьим. — Не надо, дяденька!
Агеев оказался слабее, чем считал себя, закричал что было мочи:
— Замолчи, дура!
Девушка притиснула ко рту ладонь. Собственный крик подстегнул Агеева, заставил действовать. Он рывком сдернул с двери предохранительную цепочку, повернул длинную ногу запора, оттянул дверь в сторону и зорко глянул в обнажившееся опасное пространство: что там внизу?
Внизу тайга и тайга, ничего, кроме тайги не было, — нескончаемая зелень без границ, без краев, деревни здесь по нормальным сибирским меркам расположены в полутора сотнях километров друг от друга, — не близко, в общем, так не близко, что лишний раз к куму на какой-нибудь престольный праздник не поедешь.
Нет ли где дымов? Люди в комариную пору часто разжигают дымовые костры, комар ныне очень лютует, сшибает с копыт огромных лесных зверей, а человека съедает вообще, оставляя лишь кожу, да кости, — без дыма от комара не отбиться… Дымов не было. Агеев метнулся к старателю, сбросил с него ремень и, ухватив под мышки, подтащил к проему.
Он не убил старателя, хотя и метил безошибочно по сонной артерии, пока тащил, у того неожиданно затрепетали, начали дергаться веки, — конечно, это могла быть агония, но при агонии еще дергаются руки и ноги… У старателя это не наблюдалось. На шее у него с одной и с другой стороны образовались багровые подтеки. А подтеки, черноты разные, багровости, гематомы образует только живая кровь. Не мертвая.
На руке старателя, чуть повыше корневого сгиба большого пальца, было выколото меленько, четко «Семен».
— Семен, — пробормотал сквозь зубы Агеев, — еврей небось? У евреев много Семенов. Их имя!
Головой он сунул Семена в проем, тот покорным кулем лег на металлический пол салона, обе руки свесил в пустоту, Агеев отступил чуть назад, пальцами ухватился за спинку свободного сиденья, чтобы не улететь вместе со старателем в нети, и ногой вытолкнул неведомого Семена из самолета.
Увидел лишь, как тот в воздухе сложился вдвое, некоторое время летел в сложенном состоянии, потом попал в невидимую яму, тело старателя с силой швырнуло в сторону, у него дыбом поднялись волосы и взметнулись руки, он перекрутился мельницей вокруг собственной пуповины, словно в живот ему всадили штырь, снова сложился в пояснице, — головой и ногами вниз, — и исчез.
Агеев оглянулся на девушку, помедлил чуть и с треском задвинул дверь.
Увидел лежавшую на полу нарядную зажигалку. Инкрустированные, дорого смотревшиеся щечки, бронзовая головка в виде добродушной драконьей морды… Зажигалку надо было бы выбросить — таковы законы ремесла, но Агееву не хотелось вторично раздраивать дверь, а потом зажигалка была явно дорогая. А дорогие вещи выбрасывать не принято.
Он нагнулся и поднял зажигалку, сунул себе в карман, косо глянул на девушку.
Та продолжала держать руки прижатыми ко рту.
— Раздевайся! — приказал он ей, и девушка, все поняв, закивала головой, расстегнула на себе розовую, с призывно вышитым на груди, на самом соске, цветком кофточку, побежала пальцами по пуговицам вниз, словно по кнопкам баяна, и у Агеева от нетерпения, от захлестнувшего его желания сладко стиснуло горло. Он перекинул кожаный старательский кулек на соседнее сиденье, довольно сощурился — неплохо поработал неведомый Семен — и сделал рукой подстегивающее движение: — Скорее!
Девушка испуганно сглотнула слюну, собравшуюся во рту, тряхнула челкой:
— Я сейчас… Сейчас!
Проворно сбросила с себя кофточку, стянула через голову юбку и осталась в короткой прозрачной комбинации — соблазнительная, молодая, совсем чужая в грохочущем самолетном салоне.
То, что произошло дальше, было обычным насилием, животной грубостью, от которой даже у привычного Агеева пересохло во рту, но он переборол в себе слабость, застегнул штаны и сказал девушке:
— Жить будешь! Долго будешь жить! Как тебя зовут?
— Раиса.
— Раечка, значит. Как жена нашего нового генсека.
Раиса согласно мотнула своей роскошной головой, потянулась за кофточкой.
— Погоди, — сказал ей Агеев, — сейчас еще одного клиента примешь.
Девушка снова согласно мотнула головой.
— Командира нашего обслужишь, — сказал Агеев, голосом подчеркнув слово «нашего», сделал это специально. Добавил: — От него все зависит…
Девушка в третий раз согласно мотнула головой, хотела прикрыться от Агеева кофточкой, но вместо этого лишь слабо улыбнулась — чего ж теперь прикрываться-то, когда все свершилось? Глаза ее округлились, налились слезами боязни. Она дернулась, словно от укола, выронила из рук свою нарядную кофточку и вновь прижала пальцы к губам.
— Тихо, не дергайся, — попытался ее успокоить Агеев, — я же сказал, теперь все будет зависеть от нашего командира. — Помолчав, добавил хрипловпато, словно бы прокатав во рту свинцовую дробь: — И от тебя тоже. Понятно, детка?
Слово «детка» было для Агеева чужим, не из его лексикона, — скорее из лексикона Сметанина. Он прошел в кабину, сел на подлокотник своего кресла.
— Как дела? — спросил Сметанин.
Агеев скорее понял по губам, чем расслышал вопрос шефа. Приложил к уху один наушник. Сметанин повторил вопрос, потом подмигнул: ну как, мол? Второй пилот поднял вверх откляченный рогулькой большой палец, сверху его посыпал «солью». Этот красноречивый жест в команде двоих много значил.
— И ее тоже? — спросил Сметанин и, не дожидаясь ответа, похвалил: — Скор на руку, однако!
— Ее я оставил, — произнес Агеев в дырчатый пятачок ларингофона. — Она ждет тебя.
— Как? — Брови у Сметанина поднялись высоко, взгляд сделался жестким. — Что за манная каша с невыковырнутым изюмом? Ты хоть соображаешь, что сделал?
У Агеева от взгляда командира на спине, под лопатками, возник неприятный холодок, он поежился, хотел было сказать, что сейчас пойдет и сделает то, что не сделал, но вместо этого пробормотал примиряющее:
— Она нам еще пригодится, командир!
— Пригодится! — Сметанин фыркнул жестко.
— Дали слово, что об увиденном — никому, никогда, ни за что.
— М-да, ни за что до первого милицейского патруля.
— Ну зачем еще одну живую душу губить? С нас и без того на том свете спросится, Игорь Леонидыч! Зачем увеличивать счет?
— Как ее зовут, говоришь?
— Раиса.
— Прекрасная Раиса… Уж не Максимовна ли? Пхих! — оттаивая, уже чуть мягче фыркнул Сметанин. — Подведет нас с тобою эта девушка под монастырь. — Он озадаченно покрутил головой и произнес прощающе: — Ладно, держи штурвал!
Агеев вытащил из кармана затейливую зажигалку, украшенную сказочной бронзулеткой.
— А это тебе персональный подарок от покойничка.
Сметанин косо глянул на зажигалку.
— Оставь себе!
Агееву хотелось оставить зажигалку себе — очень уж ладная безделушка, хотя и совсем чужая, никчемная в старательском быту, где огонь добывают ударом камня о камень, а потом поддерживают сутками в старом ведре или сухой земляной выемке, калеча себе глаза дымом и прожигая одежду, в тайге красивой зажигалкой огонь не разведешь, но штука эта украсит карман любого богатого курильщика либо его письменный стол. По глазам командира Агеев понял, что зажигалка понравилась и ему.
— Спасибо, командир, но мне она не очень-то с руки. — Агеев, не колеблясь больше ни секунды, протянул зажигалку Сметанину. — Я такими штуками не пользуюсь вообще. Мне проще прикурить от гранаты либо от автоматной очереди.
— И это верно, — согласился с ним Сметанин, — еще засветишься с ней где-нибудь. А мне такую могли из Москвы прислать. Папа — доктор наук, который не вылезает из-за границы, с международных выставок и конгрессов. — Было в голосе Сметанина что-то обидное, высокомерное, Агеев это засек, но обижаться не стал, отложил, загнал в глубину самого себя.
Свою натуру Агеев знал хорошо, все, что он слышит и видит, будет держать внутри до поры до времени, а когда подойдет срок — выставит счет. Сейчас счет выставлять рано.
Он взялся за штурвал.
— Иди, девочка тебя ждет, командир. Напоминаю — зовут ее Раисой.
Вернулся Сметанин через пятнадцать минут, восхищенно тряхнул головой:
— Хороша баба! Горячая медь, жарок! Есть еще женщины в русских селеньях!
Агеев молча улыбнулся, кивнул: конечно, есть. Его немного удивило, что Сметанин сравнил Раису с жарком — сибирским цветком, москвичи обычно не позволяют себе таких сравнений, им жарки неведомы, ведомы георгины, тюльпаны и эта самая… жасминь. Нет, жасмин. Цветок мужского рода. А может, и женского.
Райцентр — это ни город, ни село, ни поселок, каковых развелось полным полно при заводах, при шахтах, там, где имеется промышленность; райцентр — это райцентр, несколько тысяч человек, живущих в сельских избах с городскими удобствами, с газом, горячей водой, канализацией и теплыми, расположенными прямо в домах, туалетами.
Люди здесь в большинстве своем хорошо знают друг друга, исключения редки, спрятаться от соседей негде — если только в тайге, но и тайга ныне имеет много хоженых троп, а нехоженые знают не все.
Для молодых — одно развлечение: районный ДК — Дом культуры, программы у ДК были небогатые, но никому из молодых не надоедали: кино и танцы. Дом культуры был первый объект, который исследовал Сметанин, едва появившись в райцентре. Постоял скромно в сторонке, послушал местных лохматых битлов, невесть что изображавших на музыкальных инструментах и невесть что хрипевших в микрофон, оглядел местных невест, выставивших себя как на продажу, засек несколько заинтересованных девичьих взглядов и ушел домой, в казенную аэрофлотовскую квартиру.
Авиация имела в райцентре несколько своих домов, так что местный Аэрофлот на нехватку жилья не жаловался.
На танцах Сметанин познакомился с Лилей — статной, грудастой, смешливой любительницей модных танцев и песен; если местные битлы старались заглотить микрофон, — и явно бы микрофон погиб, да мешал шнур, за шнур его можно было вытянуть из любой глубокой глотки, битлы пробовали исполнять песни словами, часто хрипло и неуклюже, и не их, наверное, вина в том, что это не всегда получалось, Лиля же любила исполнять песни ногами. Именно так — ногами!
Ах, чего только не умели выделывать эти длинные загорелые ноги! Не пышной грудью, к которой была прикреплена серебряная заморская брошка, не глазами с многозначительной поволокой и легкой чувственной косиной, не тем, что могла вынуть из сумочки сотенную кредитку и купить на двадцать копеек мороженого (получалось, что Лиля была из богатых), не роскошными тяжелыми волосами, а именно ногами привлекла она Сметанина.
Он попробовал было пройтись по поводу Лилиных ног, но неожиданно для себя смешался… На память пришла история, как он однажды фланировал со своим приятелем по Броду, как в ту пору называли улицу Горького, и не отводил глаз от точно таких же ног — длинных, дивных, с тугими икрами… Шли они за приметной девушкой и роняли на асфальт, отмечая мокрыми вехами, свой путь.
Наконец приятель не выдержал и мечтательно произнес:
— Познакомиться бы с этими ножками!
Девушка неожиданно остановилась и ловко, на одном тоненьком каблучке повернулась к преследователям:
— Сто рублей — и мои ножки будут на ваших плечах!
Игорь Сметанин чуть на асфальт не сел, услышав эти слова, его приятель распахнул рот так широко, что туда могла легко влететь галка: вот так девушка, вот так ножки!
Игорь пошел провожать Лилю. В серой ночной мгле легко угадывалась дорога, хорошо были видны выщербины в дощатом светлом тротуаре, который хозяйки в райцентре скребли ножами и мыли мылом, как на Западе, в каком-нибудь Антверпене или Реймсе… И вообще здесь жили брезгливые люди, не любившие ни грязь, ни мусор, ни пустые консервные банки с траченными молью вещами, — в райцентре всегда пахло чистотой. Этот особый здоровый дух можно отличить от любого другого, даже наодеколоненного — Сметанин встречал людей, которые, чтобы забить вонь, одеколонили воздух…
По дороге Игорь много говорил, веселил Лилю, Лиля охотно смеялась, с ней вообще было легко, она реагировала даже на согнутый крючком палец, и шли они вроде бы к Лилиному дому, а очутились около холостяцкого жилья Сметанина.
— Зайдем? — предложил Сметанин.
— Не-а. — Лиля засмеялась.
— Варум? Я не страшный, я не кусаюсь, я добрый, и у меня дома есть чай и бутылка хорошего вина.
— Не все сразу. — В голосе Лили прозвучали такие нотки, что Сметанин понял: если будет настаивать, то испортит все. — Не обижайся, пожалуйста, — попросила Лиля.
— Я не обижаюсь.
— Не сегодня, не сегодня, — многозначительно проговорила Лиля на прощание и, громко постукивая каблучками о дерево тротуара, пошла дальше.
— Мое дело — предложить, ваше, сударыня, отказаться, — сказал Игорь, глядя себе под ноги, — хоть и было все хорошо видно, а боялся промахнуться и ступить мимо доски, двинулся вслед за Лилей, досадуя на не предсказанную обстановкой неудачность финиша.
Но как ни будет сопротивляться бабочка, он все равно поймает ее — у старого юнната была опытная рука, изловившая не один десяток разных мотыльков, промахиваться бывший показательный пионер и отличник учебы не привык.
— Я живу недалеко отсюда, — сказала Лиля.
— По московским меркам тут все недалеко.
— Москва — красивый город? — с какой-то тайной надеждой в голосе, неожиданно сделавшимся хрипловатым, спросила Лиля, сделала рукой широкое движение, словно бы хотела обхватить город, который никогда не видела, и Сметанин понял: девочке очень хочется попасть в Москву. Манит столица мотылька, ой как манит!
— Как сказать, — проговорил он неопределенно.
— Вот так и сказать.
— И красивая и некрасивая одновременно. В Москве всего есть понемногу. Души только нет.
— Это, извините, как? — Лицо Лили сделалось недоверчивым.
Объяснять ей, что такое душа города, Игорь не стал.
Они встретились на следующий день, и Лиля, отгородившись от Сметанина ладонями, — она хотела упереться ладонями в его грудь и оттолкнуться, но отталкивать Сметанина не надо было, он отошел от Лили сам, — произнесла знакомое:
— Не сегодня!
Осталась она у Сметанина только на третий день…
Беда маленьких поселков в том, что все они — дырявые, ничего в них не утаишь, люди здесь все знают друг про друга.
Как-то Сметанин провожал Лилю домой и увидел идущего навстречу крутоплечего, с бычьей посадкой головы, — почти без шеи, — человека.
— Ой! — Лиля невольно сжалась.
— Что случилось?
— Отец!
Лилин отец подошел к ним вплотную и, недобро глядя на Игоря, протянул ему жесткую сильную руку.
— Хмырь!
— Что-что? — Сметанин невольно отступил на шаг назад.
— Хмырь моя фамилия. Что, режет городское ухо? Не боись, парень! Скоро не Хмырь будет, а Хомырь, по-хохлацки. Бумаги на смену фамилии я уже подал.
Аккуратно пожав руку Лилиному отцу, Сметанин церемонно, как в театре, поклонился — вот любитель великосветских жестов, — накололся на твердый, все понимающий взгляд Хмыря.
— С нами можно попроще, чем проще — тем лучше, — сказал Хмырь.
Был одет он в серую полотняную рубаху со штрипками, пришитым к плечам, без погон — то ли лётную, то ли железнодорожную, то ли милицейскую, не понять, в старые лыжные брюки со вздувшимися коленками, обут в яркие китайские кеды.
— Папа! — укоризненно проговорила Лиля.
— Ну, я папа.
— Что за наряд, папа!
— Наряд как наряд. Молодой человек поймет и простит, — отрезал Хмырь. — Наряд райцентровского жителя, привыкшего работать.
— Да я не к тому…
— А я к тому! Ну, пошли, вьюноша, в дом, — пригласил он Сметанина, — чайку попьем, к чаю кое-чего еще добавим…
— Не могу, — отказался Сметанин, — завтра рано вставать. Работа!
— Игорек — летчик, — пояснила Лиля.
— Летчик-налетчик. — Хмырь насупился. — Я в своем деле больше, чем летчик, по минам каждый день хожу. Знаю — если ошибусь, то в спину получу нож либо жакан, но, невзирая ни на что, иногда выпиваю и чувствую себя неплохо. Когда можно пить — пью. — Хмырь оценивающе отодвинулся назад, сжал глаза, прищур был хитрый, холодный. — Игорь, значит?
— Игорь Сергеевич, — уточнил Сметанин.
— А я — Федор Харитонович.
— Очень приятно, Федор Харитонович. — Сметанин, не удержавшись, снова поклонился, выругал себя: и чего, собственно, он дразнит этого быка? Пора кончать с дешевыми театральными эффектами. — Приятно познакомиться!
— И нам приятно, что вам приятно. — Хмырь усмехнулся. — Приятно вдвойне, что вам приятно. Значит, так — завтра вечером, в девятнадцать ноль-ноль, жду к себе в гости. Лильку я забираю, можешь не провожать. Гарантирую: будет цела!
Домой Игорь Сметанин возвращался в некотором смятении — и черт его попутал встретиться с этим хряком. Мужик крутой, ежели что, разбираться не будет, врежет кулаком между ушей. Одну только поблажку даст, в духе демократических веяний времени: «Как лучше врезать: промеж ушей спереди или промеж ушей сзади?» «Интересно, где он работает?»
Сметанин не знал, где работает Лилин отец, но понял, какую промашку допустил, увлекшись длинными ногами, когда увидел Хмыря в милицейской форме с четырьмя здорово потертыми звездочками на погонах — Хмырь так долго ходил в капитанах, что у него погоны сделались дырявыми, а звездочки сносились до шпеньков и отколупывались сами по себе.
Холодно стало Сметанину, внутри все сжалось, подобралось, как в минуту опасности. Отступать было поздно — Лилька к этой поре уже была брюхата и ни за что не хотела произвести искусственное опоражнивание. Говорила, что рано, но Сметанин точно знал, что не рано, и злился, нервничал, понимая, что Лиля подцепила его на крючок, и теперь, как большого сладкого сома, вываживает и отец хоть и не помогает тащить рыбу из воды, но будет помогать, как только Лиля свистнет его…
Но это было позже, а пока Сметанин не ведал, кто Лилин отец, морщил лоб — очень уж этот бык не понравился, так и просился зверь, чтобы в ноздри ему вставили стальное кольцо, — идя домой, Игорь думал о том, что лето в Сибири короткое, горькое, тихое с противной звенью комаров и невидимым цветением папоротника, и хоть радости в нем мало, но провожают его люди с большой печалью.
А если взять чуть севернее, куда Сметанин также летает, так там по лету вообще плачут, оно по размеру не более птичьего скока, одиннадцать месяцев зима, остальное — весна, лето и осень, но вот ведь как: чем севернее, тем крепче, дружнее живет там народ, московской гнили в каком-нибудь Березове или Диксоне либо в Певеке с Жилиндой днем с огнем не сыщешь… А московская ущербность, минусовость вызывает у местных людей ощущение досады.
Придя домой, Сметанин, не включая света, оглядел свое холостяцкое жилище, пахнущее потом, клопами, пылью, еще чем-то, совершенно невыводимым, — он неожиданно вспомнил про большое пятно на лысине генсека, мысль эта возникла ни к селу ни к городу, кроме намека, что такие пятна также никакой жидкостью не выводятся, — потом включил свет и, увы, не уберегся, в форточку напустил комаров… Так с комарами и улегся спать.
Естественно, не выспался, встал утром злой, всклокоченный, с расцарапанным от укусов лицом. Поморщился и разом сделался старым и несчастным, когда на ум пришел вчерашний бык — Лилин папа. Очень уж опасен был папа, от него прямо-таки исходили недобрые токи, распространялись кругами, будто магнитные волны. Сметанин в сердцах ударил кулаком по тумбочке, пристроенной к кровати.
Конечно, смотрел бык на него в полуприщур, как при стрельбе из ружья по живой цели. И если Лилька проболтается, от быка отбиться будет трудно. У Сметанина даже заныла ключица и зачесался подбородок — он словно бы почувствовал чужой кулак, — но при всех трудностях бытия у Сметанина есть то, чего нет у других.
Отец, находясь в командировке во Франции, купил на арабском рынке, где продавали буквально все от зенитных пулеметов и дамских «вальтеров» до крупнокалиберных гаубиц времен Второй мировой войны, тамошнюю новинку — газовый баллончик. Не один, целых три — себе, жене и сыну.
Судя по маркировке, это был баллончик с полицейским газом, который может сшибить с ног не только человека — даже бегемота… Если понадобится, то Игорь этим баллончиком запросто уложит и Лилиного папу-быка.

…В тот день Игорю с Агеевым повезло — в самолет втрюхался еще один старатель с добычей, — что-то они стали вылезать из своих нор, будто тараканы, обработанные одуряющим спреем, Агеев отправил его туда же, куда спровадил и неведомого Семена, — научился мужик работать, как молотобоец на мясокомбинате.
— Только больше не поднимай никаких зажигалок, — предупредил его Сметанин.
— Ни за что!
— Никаких цацок!
— Есть никаких цацок!
Старатель, очутившись в самолете, мгновенно расслабился и тут же задремал. М-да, что-то все они вылезают из тайги сморенные, лишенные сил — комары доконали, что ли, — пустые, ни мышц, ни крови, одни кости, да обожженная солнцем кожа. Кроме старателя, самолете никого не было — и в этом повезло… Агеев оглушил его ломиком, отнял драгоценный груз, ссыпанный в железную коробку из-под чая, Игорь снизился до трехсот метров, и Агеев спихнул золотодобытчика ногой прямо на заостренные, словно пики, макушки сосен.
Через своих людей в Москве Игорь Сметанин уже реализовал добычу трех бедолаг, старательствующих ныне в мире ином, и сумму выручил такую, что страшно сказать! Когда он вручил Агееву его долю, напарник, открыв кейс с деньгами, открыл рот так, что в него могла свободно влезть тарелка вместе с супом и еще стакан компота, зашлепал губами, зашипел ошпаренно — старался втянуть в себя воздух, но глотка, несмотря на распахнутый до отказа рот, сомкнулась сама по себе, и воздух застревал, не проходя в легкие.
— Вот это да-а-а, — наконец проговорил Агеев и закашлялся.
Кашлял долго, будто туберкулезник, чуть наизнанку не вывернулся. Откашлявшись, стер с глаз слезы.
— Особенно не шикуй, — предупредил его Сметанин, — денег у тебя должно быть не больше, чем у других, понял? Не высовывайся!
— Как же мне не высовываться. Когда тугриков у меня, тугрико-о-ов. — Агеев приподнял кейс. — Мне их что, солить?
— До поры до времени соли! Можешь даже закопать… Закопай! Спрячь под конек крыши. Положи под пол свинарника. Все ясно?
— Все, да не все-е, — огорченно протянул Агеев, защелкнул замки кейса. Под правым глазом у него, как у лягушки, над которой проводят опыт электричеством, задергалась мышца. Меленько, обиженно, действительно по-лягушечьи. Сметанину стало жаль напарника, он приобнял его за плечи.
— Мы живем в странной стране и в странное время, дружище. Я бы назвал его смутным, да боюсь. — Сметанин обернулся, скользнул взглядом по пространству, никого не увидел и успокоенно продолжил: — Мы утверждаем, что существуем, живем по законам диалектики, а диалектики, Агеев, нет, количество не переходит в качество, дерьмо не может обратиться в золото, а щетина в платину, и чем больше мы дерьма производим, тем глубже в него погружаемся. При Ленине в дерьме стояли по щиколотку, при Сталине по колено, при Хрущеве по лобок, при Брежневе по пупок, а пришел этот самый… наш пятнистый и сразу столько навалил, что мы нырнули в гавно с головой. Нырнули мы, Агеев. А вот вынырнем ли никому неведомо.
— Ты чего, не любишь этого самого?.. — Агеев нарисовал на темени пятно. — С чего бы это, а? Нам он ничего плохого пока не сделал.
— Вот именно — пока. Наше время будет проклято, вот увидишь! Развитие страны прекратилось, любое движение ныне — это уже не путь наверх, к безоблачным вершинам, куда нас совсем недавно звал товарищ Суслов, это путь вниз, на дно ущелья, а может быть, даже в небытие. Там наш паровоз и разобьется. Выживут немногие, Агеев. Но и выжившие умрут… Все мы умрем.
— Всякий младенец, рождаясь, делает свой первый шаг к смерти.
— Молодец, Агеев, из тебя может получиться хороший ученик философа. А если посидишь за книгами, поднаберешься знаний, то и целый философ. Человек начинается с мысли о смерти. Как только он перестает помнить об этом, то превращается в обезьяну. Мы люди, Агеев, и все мы умрем… Все там будем. Главная задача наша — прожить отпущенное время безбедно, растянуть его. Тут, к сожалению, вступает в силу беспощадный закон природы — жить могут только одни и только за счет других. Всем нам на этой планете не поместиться. Третьего не дано, Агеев! Можешь потихоньку свои мятые тугрики, как ты называешь мятые отечественные рубли, превратить в золото. Но не сразу!
— Значит, снова в золото. — Агеев неожиданно не выдержал, захохотал. — Золото превращаем в рубли, а рубли опять в золото. Возвращаемся назад, значит?
— Только золото золоту рознь, старательский песок и женские кулоны — разные вещи, Агеев. Согласись!
— Допустим!
— С золотым песком тебя накроют, как кролика, удравшего с хозяйского чердака, возьмут за уши и приколотят к дощечке, а с золотыми кулонами — никогда. Ты их купил в магазине. В ма-га-зи-не. А что такое магазин? Магазин — это такая же государственная контора, такое же государственное учреждение, имеющее такое же право на флаг с серпом и молотом, как и облисполком с областным управлением внутренних дел. Понял, Агеев?
— Значит…
— Ты, по-моему, опять хочешь удариться в рассуждения — если бы да кабы… Не надо, Агеев, не на-до! Будешь покупать кулоны, серьги, кольца, что еще там? — перстни, браслеты, цепочки, не жадничай, Агеев, не греби все сразу. По одному, по два, с вежливой доброй улыбкой, с объяснениями — для жены, мол, копил… сто лет копил и вот скопил… Понял, Агеев?
— Не дурак, — шмыгнув носом, пробурчал Агеев. Философ!
— Не обижайся, ради бога, я ведь говорю это не для того, чтобы тебя обидеть, нет! Ты хороший мужик. — Сметанин потрепал его по плечу, сделал движение, чтобы прижать Агеева к себе, но плотного, хорошо пообедавшего напарника было сдвинуть не легче, чем колонну в районном Доме культуры, и Сметанин отступился. — Но все хорошие мужики промашки делают. Не обнажайся сразу, деньги береги в надежной схоронке. Не приведи господь, если кто-то пронюхает про это: — Сметанин красноречиво похлопал ладонью по боку кейса.
— Не пронюхает!
— Даже жена…
— Я же сказал: не пронюхает — значит, не пронюхает. — Агеев поугрюмел на глазах и, цепко ухватив кейс короткопалой рукой, покинул Сметанина.
У Игоря осталось ощущение недосказанности, половинчатости сделанного, он не был уверен в Агееве: а вдруг того занесет? Вдруг Агеев не выдержит и обнажится? И тогда тайное станет явным?
Но Агеев оказался крепким мужиком, даже золотые кулоны не стал покупать — спрятал деньги до более надежных времен и на том поставил точку.
Шайдуков нашел место, где промышлял Семен Парусников, — мелкий ручей с гнилым мусором по берегам, промерзлый, дышащий холодом, вода в ручье была такая студеная, что зубы немели до того, как в рот попадал хотя бы глоток; зато имелось и преимущество: около ледяной воды меньше плодилось комаров. В ручье водились хариусы — мелкие, разбойные, прожорливые.
Оставшись у ручья на ночевку, Шайдуков изловил пяток, сварил себе уху. Хотя хариус, конечно, больше для жарева идет, на рожне — длинной ошкуренной ветке его тоже можно хорошо запечь, уха — это последнее дело для хариуса, но Шайдуков очень любил уху. Особенно полевую, пахнущую дымом, с горячим угольком, засунутым в варево, чтобы тот оттянул и лишнюю соль, и дурные привкусы — вдруг что-нибудь вывалится из рыбьего желудка, — и добавил особого аромата; уху с угольком варят только знающие люди, бродяги со стажем и опытом, Шайдуков был опытным бродягой и уху сворил что надо.
Но похлебал он уху без всякого вкуса — донимали мысли о Семене, о страшной его кончине, да и ручей донимал своим говором. У ручья вообще был дурной характер, он то затихал, струился ровно, то вдруг вскрикивал — в звуке воды ясно чувствовался встревоженный человеческий голос и по коже невольно бежала холодная сыпь, в затылке рождался острый звон, то вдруг с ним происходило еще что-то — ручей шумел, блажил, нервничал, охал, плакал, сморкался простудно, тревожил все живое в округе.
— Ненормальный какой-то, — недовольно пробормотал Шайдуков.
Спал он у костра. Спал чутко, засекая всякий малый звук, движение воздуха в воздухе, шум случайного ветра и щелканье веток под копытами лосей, засекал и моменты, когда костер угасал, быстро холодел, просыпался вовремя и подкидывал в костер веток — такой сон обычно называют прозрачным. В прозрачном сне никогда не знаешь, спишь ты или бодрствуешь, сон всегда перемежается с явью, переходы от одного состояния к другому обычно бывают неприметны.
Утром он исследовал ручей, подбирал разные бумажки, горелые спички, гнутые гвозди, пытался понять, не выследили ли Семена какие-нибудь беглые урки? Нет, Семен ушел с ручья сам, без помощи всяких гоп-стопников и надеялся скоро вернуться — Шайдуков нашел сверток с телогрейкой, свитером, парой чистого белья и старомодными лыжными брюками, сшитыми из плотной байки, нашел спички, соль, консервы и во всей округе не засек ничего опасного, что могло бы мешать его школьному приятелю промывать золото.
По карте прикинул, куда бы мог отсюда пойти Семен. Если напрямую, через хребты к Клюквенному, то на дорогу у старателя ушло бы не менее недели, может, чуть больше; если к ближайшему селу, а оттуда по воздуху либо на колесах до дома, то этим селом должна быть Ивантеевка. Только вот свои до дома никогда по воздуху не добираются, небом пользуются лишь пришлые, — свои предпочитают идти через тайгу, пешком — укрепляют ноги, да и дорога обычно преподносит много интересного…
А если Семен заболел и у него уже не было сил тянуть до дома на собственном гуже? Полазив среди деревьев, уйдя на несколько километров от ручья и сделав штук шесть кругов, вычисляя путь Семена, Шайдуков определил — Парусников ушел в Ивантеевку.
Шайдуков скатал поплотнее Семеновы вещи, загнал в непромокаемый мешок с полиэтиленовой подкладкой, из веревки сделал лямки, перетянул и забросил себе на спину. С тем и покинул ручей.
Взобравшись на кручу, обернулся, немного постоял, с тоской и жалостью глядя на серую рябую воду, обреченно махнул рукой:
— Эх, Семен, жить бы тебе, не тужить, но оборвала какая-то сволочь твою жизнь…
В том, что Семен Парусников погиб не от зверя, а от человека, Шайдуков был уже уверен твердо, хотя никаких оснований, никаких данных для этого не было, но сидела внутри какая-то заноза, которая и позволяла ему делать такие выводы. Доказательств — ноль, а уверенность почти стопроцентная.
В Ивантеевке, в кассе у заспанного ленивого дедка — второго Жаворонкова, — Шайдуков нашел корешок билета, выписанного на имя Парусникова, изъял его под расписку, в свой блокнот перенес имена пассажиров, которым также были проданы билеты, — таких оказалось немного, всего лишь одна: гражданка по фамилии Горностаева. Горностаева Р. И.
— Горностаева, Горностаева. — Шайдуков помял рукой подбородок. — И где же тебя искать, голубушка Горностаева эР И? А?
Он переписал в блокнот номер паспорта Горностаевой. Придется искать голубушку Горностаеву по этому номеру.
— Жива ли ты? — спросил он самого себя. Ответа не было. Шайдуков пожелал: — Дай бог, чтобы была жива. — Проговорил задумчиво и недовольно: — А Аэрофлот работает себе в убыток. Только два пассажира на весь самолет. Мыслимо ли это?
Он вышел на летное поле, обнесенное, как и в Клюквенном, безобидной дачной сеткой, ухватился за макушку бетонного кола, плохо врытого в землю, подергал его — кол скособочился. «Да что деревенские аэродромы, у нас даже испытательные полигоны, где рвутся крупнокалиберные снаряды, обносят такой же сеточкой и — ничего… Голубушка Горностаева эР И, голубушка Горностаева эР И… Где ты, кто ты, что ты?» Кол шатался, будто больной зуб, сетку вело то в одну сторону, то в другую.
«Интересно, сколько экипажей летает по этой трассе? Пять? Шесть? Семь?»
По внутренней трассе, не выходящей за пределы области, летало шесть экипажей.
В тайге был найден еще один труп — старателя Бродиса, немолодого любителя поэзии, астрономии и видеофильмов про зомби — оживших мертвецов, вздумавших мстить живым только за то, что они живые, а зомби умерли. Бродис жил в райцентре и его многие знали, даже капитан Хомырь, который старался не заводить лишних знакомств и если уж заводил, то только в том крайнем случае, когда на это имелась веская причина.
Хомырь и рассказал Шайдукову про Бродиса.
— Висел на дереве истерзанный. Не пойму никак, что занесло его на дерево? На земле — это я понимаю, но на дереве-то? Может, у нас медведь-людоед объявился?
— Может, — поддержал эту версию Шайдуков.
— Иначе какая нечистая сила может так разодрать человека? Экскаватором надо быть, чтобы такую силу иметь… А, Шайдуков?
— Наверное, — однозначно проговорил Шайдуков.
— Ты чего-то от меня скрываешь, Шайдуков. А? Или мысли какие-то есть, а, Шайдуков? По этому поводу, а? Соображения, так сказать…
— Кое-что есть, товарищ капитан, — проговорил Шайдуков хмуро, соображая, открыть Хомырю, что он знает, или погодить до проверки, а потом открыть, но долг взял верх, к тому же капитан был и по званию, и по должности старше его — начугрозыска тире замначрайотдела. И Шайдуков все рассказал Хомырю.
— Значит, та-ак. — Хомырь гулко хлопнул ладонями о стол, получилось громко и внушительно. — Общее руководство я беру на себя, тебе в помощь, Шайдуков, даю нашего юного сотрудника, лейтенанта… — Хомырь, не договорив, вышел из кабинета. Прогрохотал каблуками по звонким доскам из коридора, из соседней комнаты привел белобрысого, виновато хлопающего глазами лейтенантика. — Как твоя фамилия, повтори!
— Гагаров.
— Вот видишь — Гагаров. Князь Гагаров. — Хомырь засмеялся. — Работать, князь, будешь пока под руководством вон его, — Хомырь кивнул на Шайдукова, — самостоятельно никуда не лезь и из амбразуры пока не высовывайся. Ясно?
Шайдуков, привстав, пожал руку Гагарову. Лейтенант зачем-то достал из кармана очки, словно бы хотел получше рассмотреть Шайдукова и сразу сделался похожим на образцового школяра, испортившего себе зрение непомерным чтением книг.
— Очень приятно, — сказал Гагаров.
— Высшую школу милиции окончил, вишь, какие манеры приобрел, Шайдуков, а! Не то что у нас с тобою, — поддел лейтенанта Хомырь. — Оченно приятно, парлеву вам с огурцом и салом и так далее. В общем, Гагаров, люби и жалуй своего начальника. Старший лейтенант Шайдуков введет тебя в курс дела.
Оглядев своего помощника, Шайдуков с жалостью подумал, а как же тот будет чувствовать себя в тайге? Комары залепят стекла очков, начнут из лейтенанта пить кровь — сбежит ведь помощничек-то!
По паспорту нашли Горностаеву Раису Ивановну, незамужнюю красавицу двадцати четырех лет, проживающую в областном городе, в отдельной однокомнатной квартире, но сколько к ней ни приходили сотрудники областной милиции — ни разу не застали, сколько ни стучали — не достучались. Горностаевой дома не было. На работе — в галантерейном отделе ЦУМа — тоже не было: Раиса Горностаева находилась в отпуске…
В отпуск ушла совсем недавно — неделю назад. Шайдуков с досадою поморщился — совсем на немного не успели, Горностаева точно сказала бы, летел с нею Парусников в тот затуманенный день или нет, и от этой отправной точки Шайдуков действовал бы дальше. Но Горностаевой нет и отправной точки тоже нет.
Пока надо было проверить шесть экипажей, летавших по замкнутому кругу через Ивантеевку, Шиловку и так далее — аэрофлотовский вариант убийства старателей надо было отработать до конца. Возможность появления в их краях медведя-людоеда тоже не исключалась — в сорок восьмом году в районе орудовал один такой зверь — бил людей, затаскивал на деревья, чтобы внизу трупы не растащили волки, давал им протухнуть поосновательнее, а потом полугнилую человечину жрал. Брать того медведя ходил взвод милиционеров с автоматами.
Двух человек — Шайдукова и Гагарова — для такой операции маловато. Хомырь со своим «общим руководством» не в счет, под общим руководством можно только брюкву чистить, да яблоки есть, но не искать того, кто убил Семена Парусникова. И Бродиса также. Рука была одна.
Раиса Горностаева оказалась нужным человеком, у нее были связи, которых не имели ни Агеев, ни Сметанин. Достать ведро красной икры? Пожалуйста! Купить двенадцать пар золотых серег с сапфировыми вставками? Нет проблем! Приобрести кольцо с хорошим бриллиантом? Тоже нет проблем, в Ювелирторг как раз завезли шесть таких колец. Добыть два ящика импортного пива? Нет ничего проще!
Золотая была женщина Раиса Горностаева.
— Ты молодец, Агеев! — похвалил второго пилота Сметанин. — Сразу раскусил человечка! Все понял, в отличие от меня, старого любителя жареных антрекотов. — Игорь захохотал: ему нравились шпильки, брошенные в собственный адрес. — Тебе за Раису премию, Агеев, надо дать. Государственную. Всего СэСэРэ.
— Обойдусь тем, что имею, — пробурчал Агеев.
— Что-то ты грозен стал, как я погляжу. — Сметанин снова засмеялся, у него было легкое, ничем не омраченное никакими заботами настроение. — С такой женщиной, как Раиса Ивановна, можно мешок сотенных совершенно спокойно пускать в дело — никто ни о чем не догадается. Нет, Агеев, тебе определенно надо выдать премию… И медаль на грудь.
Для Сметанина Раиса сняла в областном центре квартиру — уютную, тихую, из двух комнат, с отдельным входом, Сметанин квартирой был доволен: хорошая крыша на случай, если надо будет лечь на дно, — заплатил за год вперед, холодильник набил продуктами, поставил несколько бутылок водки и сухого белого вина — к сыру и рыбе, к мясу Сметанин предпочитал красное вино, как и положено по законам стола и гастрономии, — достал шесть бутылок терпковатой, чудом сохранившейся в областных продуктовых подвалах «бычьей крови», которая, как гласила молва, не уступала знаменитому бургундскому. «Бычья кровь» требовала комнатной температуры, поэтому Сметанин держал картонный ящик с красным вином в комнате.
— Куда столько вина? — хмуро поинтересовался Агеев.
— Разве это много? Уж лучше я буду стоять в очереди к собственному ящику за вином здесь, чем в магазине, среди пахнущих клопами клошаров, к прилавку… Как считаешь? Это первое правило. И второе — вина никогда не бывает много, бывает мало закуски. Согласен, брат Агеев?
Агеев на это ничего не сказал.
— Золотая женщина Раиса Ивановна, — в третий раз похвалил напарницу Сметанин, он не мог сдержать в себе некое хмельное щенячье настроение, ощущение легкости — все было хорошо, и Сметанин этому радовался. Радовался солнечному дню нынешнему, тому, что он молод, подвижен, ладное тело слушается его, вообще в нем все с толком подогнано, сбито: костяшка подогнана к костяшке, мышца к мышце, одежда к телу. — Всем хороша женщина. Везде хороша — и на улице, и в постели.
Того, что было в самолете, больше не было — Агеев уже не прикасался к Раисе — не имел права.
С экипажем Сметанина Шайдуков встретился ранним утром. Шайдуков задавал вопросы, а неуклюжий очкастый лейтенантик, которого Сметанин видел впервые, записывал ответы в большую амбарную книгу. Вопросы были вялые, неточные — Шайдуков не умел ставить их ребром, как это, например, делал Хомырь, — то ли обидеть кого-то боялся, то ли специально избирал метод «вокруг да около», чтобы не дать понять, чего он добивается. Сметанин все понял и, усмехнувшись, заявил напрямую:
— Ты, старлей, не тяни, спроси лучше в лоб, чего хочешь, а я также в лоб отвечу…
Но Шайдуков не стал задавать вопросы в лоб, продолжал вести вялую малопонятную игру, вхолостую тратил время, как не преминул заметить Сметанин, — сбить себя с намеченной тропки не дал, и тогда Сметанин неожиданно занервничал, потянулся за сигаретами — нераспечатанной пачкой «Кэмел», поспешно распечатал. Шайдуков отметил про себя, что пальцы у Игоря подрагивают. Меленько, едва приметно и, наверное, для допрашиваемого противно.
«В чем-то Сметанин замешан, — решил Шайдуков, — но в чем? Не в том же грехе, концы к которому я ищу, Сметанину это ни к чему… Сын достойных родителей, обеспеченный. В тяге к приключениям вроде бы не замечен. Осторожный. Так в чем же он замешан?» Если честно, Шайдуков не думал искать ответа на этот вопрос — Сметанина он опрашивал в обычном порядке. Как и всех летчиков, входящих в шесть экипажей, обслуживающих областные линии.
Размяв сигарету, Сметанин понюхал ее, беззвучно втянул в себя сухой щекотный дух, потом сунул руку в карман и достал зажигалку, которую как трофей передал ему Агеев. Он всего лишь несколько мгновений держал зажигалку в руке, а Шайдуков узнал ее и сделал инстиктивное движение к зажигалке; движение осталось незаконченным — зажигалки уже не было в руке Сметанина. Она исчезла молниеносно, Шайдуков даже не успел засечь, куда убрал ее Игорь Сметанин.
Протер глаза: это же зажигалка, которую он сам, лично купил в Москве у моряка дальнего плавания и подарил Семену. Она одна такая на весь район. На всю область, может быть, даже на весь Советский Союз. Моряк, правда, сказал даже на прощание, что эта зажигалка — фамильная, но какая же она фамильная, если на ней тиснут штамп «Сделано в Японии»?
Сметанин ощутил, что внутри у него все похолодело, холод ошпарил даже левую щеку; если появляется боль слева, на левом виске, в левой щеке, в левой половине головы, в левом плече, в левой ключице — в этом виновато сердце. Как же это он промахнулся? Это все Агеев виноват! Сколько раз говорил ему не брать ничего, кроме золотого песка! Зажигалку надо было выбросить в форточку — и дело с концом… Ан нет.
— Давай, старлей, поторапливайся, — овладев собой, спокойно произнес Сметанин, поглядел на часы, — мне надо готовиться к вылету. После работы можем повидаться еще.
У Шайдукова внутри тоже все похолодело, реакция что у него, что у Сметанина была одинаковая, и холод также резко ударил в голову, обжег виски, в волосах, как показалось Шайдукову, забегали мурашики с проволочными ногами. Очень неприятные мураши. Такое с ним происходило в минуты опасности. Он задержал в себе дыхание, выровнял бой сердца, проговорил спокойным тусклым голосом:
— Ну что ж, Игорь Леонидович, давайте встретимся после полетов.
Сметанин обрадованно повертел в руке сигарету, которую так и не зажег.
— Что, огня нету? — спросил Шайдуков.
— Нет.
— По-моему, вы только что зажигалку доставали… Не работает?
— Это не зажигалка, — ровно, без всякого выражения в голосе произнес Сметанин. — Брелок! Красивый брелок для ключей. Итак, до встречи. — Он церемонно поклонился.
Шайдуков, сам того не ожидая, также церемонно поклонился в ответ. Лицо у него закаменело, сделалось чужим.
— В райотдел, быстро в райотдел! — скомандовал он лейтенанту, когда Сметанин ушел.
Тот, ничего не понимая, захлопнул амбарную книгу.
— Что-то произошло?
— Потом, все потом! — Шайдуков проворно оседлал мотоцикл, стоящий под окнами аэрофлотовского домика. Везде эти казенные дома одинаковы, что тут, что в Клюквенном, что в Ивантеевке, одним человеком придуманы, одним человеком поставлены — никакого разнообразия.
Короткой дорогой, по пыльному, разбитому коровьими копытами проселку они быстро добрались до райотдела, Шайдуков выковырнул из ушей, из ноздрей пыль, отплюнулся.
— Очень большой шарман, — неожиданно засмеялся Гагаров.
— Чего?
— Да это мы так в детстве говорили. — Гагаров смутился, сплюнул. — Пыль на зубах скрипит.
— В детстве, в детстве, — недовольно пробормотал Шайдуков, — у кого оно было, детство это, а у кого и нет.
— К хамству и злу особенно чувствительны сосуды сердца, чуть что — не выдерживают. Не обращайте вы внимания на этого красивого хамоватого летуна! Он — тьфу!
— Почему ты так считаешь?
— Да я видел, как вы расстроились, когда он ни с того ни с сего заторопился.
— Ну, заторопился он и с того и с сего, а в остальном ты прав: он — тьфу! — Шайдуков стрелой взлетел на крыльцо райотдела.
Третья дверь направо была дверью Хомыря.
— Мне нужен ордер на арест, — с порога потребовал Шайдуков.
— Не слишком ли скоро? — холодно поинтересовался Хомырь. — Кто быстро бегает, тот мало живет. Знаешь такую присказку?
— Нам надо немедленно арестовать Сметанина. Это с его самолета сбрасывают старателей.
— Це-це-це! — Хомырь насмешливо наклонил голову набок. — И какие же доказательства у тебя для этого имеются? — Что-то трескучее, надорванное появилось в голосе капитана, словно бы речь шла не о Сметанине, а о нем самом, выцветшие глаза Хомыря от недоумения вроде бы даже порыжели.
И откуда было знать Шайдуакову, что Хомырева дочка встречается с летчиком Сметаниным и дело зашло настолько далеко, что вопрос уже стоит о свадьбе, Сметанин пробовал по привычке увильнуть, но Хомырь надел парадную форму с обязательным набором медалей за выслугу и явился к летчику в его неприбранную квартиру, подивился, чего же Игорь — такой чистюля, за собой следит, а за жильем нет, и, пока летун мямлил что-то невнятно, поставил вопрос ребром: женится он на Лильке или нет?
Жених попробовал еще раз увильнуть, напустить дыма, затуманить обстоятельства, но Хомырь был не из тех, с кем такие штуки проходят, он приподнял полу парадного кителя и расстегнул кобуру пистолета: женишься, негодяй, или нет?
Негодяй не ожидал такого сюжетного поворота, поднял руки на манер фрица, сдающегося в плен доблестному бойцу Красной армии:
— Да разве я говорил Лиле, что не женюсь на ней? Такого не было.
— Вот молодец! — вскричал Хомырь высоким голосом. — Не то у Лильки уже это самое вспухло. — Он потыкал пальцем в живот. — Скоро начинка в подбородок упрется… Кто ей пупок натер? Телеграфный столб? Джинн из бутылки? Или небесный тихоход из одноименного фильма? Отвечу напрямик — небесный тихоход!
Жаль, не знал об этом разговоре Шайдуков, не то бы повел себя по-другому и обязательно обратил бы внимание на брюзгливую трескучесть, появившуюся в голосе Хомыря, — вообще-то он ее засек, не пропустил мимо, решив, что такой недовольный тон вообще положено иметь начальству и чем ниже начальство, тем скрипучее голос, — в общем, промахнулся старший лейтенант и на чистом асфальте наступил на свежий коровий блин.
Понял это, только когда рассказал Хомырю о зажигалке, о том, как побывал на Сениной стоянке, о своих прозрениях и выкладках, — у него возникло желание отработать задний ход, но было поздно.
— Философ! — произнес Хомырь таким тоном, каким изо рта выплевывают ругательства. — Психолог! Перепутал дедукцию с индукцией. Пхи! Ничего себе преступничка нашел! Да мне прокурор за Сметанина оторвет ноги вместе с тем, что около них растет!
— Выходит, вы считаете, что подозрения мои яйца выеденного не стоят? — натянутым голосом спросил Шайдуков.
— Вот именно! Ты точно сказал — не стоят выеденного яйца. Не стоят!
— А может быть…
— Кр-ругом! — неожиданно по-старшински рявкнул Хомырь. Продолжил на «вы»: — Отрабатывайте другие версии, других подозреваемых и думайте, думайте… Хорошенько подумайте, прежде чем заявиться сюда! И ты и Гагаров.
Выйдя из отдела, Шайдуков уселся на мотоцикл и, не заводя мотора, горько покачал головой, потом постучал себя костяшками пальцев по лбу.
— Дурак я все-таки!
Напарник покраснел и деликатно отвернулся в сторону — это дело его не касалось.
— Ох, тяма! Она же ничем не лечится, — пожаловался Шайдуков, — ни таблетками, ни скальпелем, ни баней с массажем. Ладно, попылили, дорогой товарищ лейтенант, в аэропорт, будем ждать, когда вернется Сметанин.
Но Сметанин в райцентр не прилетел, в воздухе ему сделалось плохо, рези в животе начались такие, что он кричал благим матом в наушники радиосвязи и его дурной голос диспетчеры записали на пленку. В Куропатке его сняли с самолета и увезли в больницу. Оказалось — приступ аппендицита. Агеев вернулся в райцентр с другим командиром.
Минут сорок Шайдуков дозванивался до крохотной, на семь коек колхозной куропатовской больнички, а когда дозвонился, врач — сивый дед, большой любитель мата, выругал его и сказал, что никакой Сметанин к нему не поступал.
— Ка-ак не поступал? — опешил Шайдуков.
— А вот так! — обрезал его дед. — Не поступал и все!
— Вы это точно знаете? Передаю фамилию Сметанина по буквам: Сергей, Михаил, Елена…
— Знаю так же точно, как и то, что на руке у меня пять пальцев. — Дед явно не хотел разговаривать с милицией. — У меня ни одного нового больного, ясно? — Пробурчав что-то еще, совершенно неясное, дед повесил трубку.
Куропатковская больница — заведение колхозное, конечно же сивый эскулап своих пациентов знает не только по фамилиям, но и по именам-отчествам, знает и возраст и кто чем страдает — кто запорами, кто соплетечением, кто мочится по ночам в постель, но никому секреты не выдает, и если он сказал, что занемогший в больницу не поступал, — значит, так оно и было.
Тем не менее Шайдуков попросил местного участкового Харченко проверить клиентов Куропатовской больницы.
Через час Харченко доложил:
— Сметанина среди больных нет.
Хомырь налился кровью, вздохнул тяжело и отер рукою шею. Проговорил, глядя в сторону:
— Наверное, Шайдуков, ты был прав. Надо было оформлять ордер на задержание. М-м-м, — подбито замычал он и покрутил головой: — Ох, Лилька!
Шайдуков не понял, к чему это капитан крутит головой, интересоваться не стал — не его это дело, — предложил:
— Надо бы сметанинского напарника задержать. Агеев его фамилия.
— Оформляй ордер, — приказал Хомырь.
Через час Агеева задержали.
«Как там Агеев, ушел или нет? — маялся на своей потайной квартире Сметанин, ходил из в угла в угол, рукою тискал лицо, теребил небритый подбородок — пока не отрастет борода, он никуда отсюда не выйдет. Нельзя выходить. — Ушел или нет?»
Щетина прибавила Сметанину добрых полтора десятка лет, оказалась она у Игоря темной, по-кавказски жесткой, не в тон светлой голове… Светлая щетина вообще не старит так человека, как старит темная.
Раиса морщилась, глядя на небритого Игоря:
— Дедушка русской авиации!
— Меня теперь не то чтобы милиция — мама родная не узнает, и это меня очень устраивает.
— Дуралей! — Ловя недобрые нотки в голосе Игоря, Раиса стремилась их погасить и гибкой лаской прижималась к нему. — Разве я этого не понимаю?
Раздраженно морщась, Сметанин отстранялся от нее, через несколько минут оттаивал — он вообще был отходчив, — сам притягивал к себе Раису:
— Спасибо тебе!
— За что?
— За все! За это вот… — Сметанин обводил рукой пространство квартиры, останавливал взгляд на холодильнике. — Вовремя ты подсуетилась, очень вовремя!
— Ну и словечки у тебя, Игорь! «Подсуетилась». Обидно. Подворотней пахнет.
— Не обижайся, пожалуйста! Никакой подворотней слово не пахнет, но если оно тебе не нравится — извини!
Безделье тяготило Игоря — он привык всегда что-нибудь делать, быть в центре внимания, привык к людям и совершенно не подозревал, что безделие может быть таким тяжелым, иссасывающим, — как, собственно, и одиночество, — и сделал для себя неожиданный вывод: если человек не одолеет себя и не научится, например, одиночеству — а этому можно только научиться, как и безделию, то старость у него будет мучительной, он долго не протянет. Вот почему в старости люди льнут друг к другу гораздо сильнее, чем в молодости, и если иная семидесятилетняя женщина остается одна, то старается не задерживаться во вдовах, обязательно ищет себе женишка…
От одиночества, когда не было Раисы, можно было сойти с ума. Книги, которые имелись на этой квартире, свидетельствовали об убогом вкусе хозяина, — это была наспех накропанная Тютькиными, Пупкиными, Тюлькиными полулитература. Восхищенных восклицательных знаков в этом чтиве, посвященном успехам тружеников села, было больше, чем точек и запятых, вместе взятых.
— Достань мне что-нибудь стоящее, — просил Сметанин Раису, — Джека Лондона, что ли, или этого самого… Катаева. Можно Эренбурга, можно Симонова, можно Полевого. Либо детектив какой-нибудь. Про наших и белогвардейцев. Пусть будет этот… Ардаматский. Как его зовут?
— Василием, кажется.
— Вот-вот, Василий Ардаматский, я его кино видел. Очень лихо умеет закручивать сюжет. — Сметанин останавливался около стены, упирался в нее руками и разглядывал разводы на обоях. — С ума сойти можно! — восклицал он жалобно.
— Съешь чего-нибудь, — предлагала Раиса, — или выпей.
— Пожалуй, — нехотя соглашался Игорь, садился за стол и сжимал пальцами виски. — Чего-то хочется, а чего именно — не пойму.
— Может, мармеладу? — осторожно предлагала Раиса.
— Нет.
— Колбаски свежей, докторской. Есть банка крабов. Хочешь крабов?
— Нет.
— А стопку холодной водки и бутерброд с селедочкой?
— Нет.
— Так чего же ты хочешь?
— Чего же ты хохочешь… Был роман с таким названием. Я летать хочу. Ле-тать.
— Лета-ать? — разочарованно тянула Раиса.
— У нас в отряде один летчик сошел с ума, когда его на полгода отстранили от воздуха и поставили на земле работать диспетчером. Очень жалко было мужика. Сгорел на ровном месте.
— И пламя было? — не удержалась Раиса от подначки.
— До небес. А погорел он на том, что потерял винт. — Сметанин печально покачал головой. Увидев, что у Раисы округлились, стали удивленными и какими-то чужими глаза, подумал, что, несмотря на внешние приметы заинтересованности, этой женщине совершенно неинтересны его рассказы про небо и летные дела, она живет в совсем ином мире, в котором нет места ни моторам, ни навигаторам, ее пространство населено совсем другими вещами. — Тебе, дружок, это совсем неинтересно, — произнес он с горечью.
— Почему же? Еще как интересно!
Соврала. Раиса была человеком жизни, сладких объятий, музыки, смеха, любви, стола, постели, она любила этот блаженный поток. Сметанин тоже любил, но это была не единственная его любовь.
Печально усмехаясь самому себе, своим мыслям, Сметанин решил помолчать немного — сегодня он был не в форме, погряз в минорных чувствах, расклеился. Раиса, ощутив это, подошла к нему сзади, прижалась горячей грудью, и Сметанин спиной, лопатками услышал стук ее сердца.
— Ну, чего ты замолчал? — спросила она. — Мне действительно интересны твои рассказы о летчиках.
— Дело было зимой. Он летал на Севере над Тазовской губой. Туда-сюда, туда-сюда… Перевозил грузы и людей. Губа широкая, есть места, где она шириной более ста километров, ориентиров никаких — только ровный, без единого пятнышка снег, снег и снег, ни камней, ни столбов — заблудиться проще пареной репы. Поэтому, чтобы не блудить, самолеты обычно ходили над санной дорогой, ее оленеводы обычно для себя торили и катались на нартах. В общем, летит как-то этот парень на север, держится санного следа, вдруг смотрит — браконьеры! Бракоши. Сделали бракоши несколько пробоев во льду, опустили в губу сеть и промышляют осетра. Штук шесть уже вытянули осетров, больших. Работают бракоши, в ус особо не дуют, и на тебе — самолет! Перетрухнули они здорово, подумали, что рыбоохрана их накрыла, сейчас арестует. Бросили они сеть, бросили осетров, попрыгали на нарты и пустились наутек. Увидев брошенную рыбу, самолет развернулся и сел на лед — не оставлять же осетров! Пошвыряли их в салон и пошли в точку приземления — в поселок, куда они летели. В поселке заночевали. Самолет укрепили тросами, чтобы не унесло ветром, под лыжи поставили башмаки, сдали сторожу и пошли спать. Утром просыпаются — самолет на месте, а винта нет! Браконьеры сперли винт — и сторож не усторожил. Мороз был за сорок, поэтому сторож всю ночь провел в помещении. Сторожа уволили — все равно дед, что с него возьмешь, а летчиков на полгода списали на землю. Лучше бы их понизили в должностях или в классах, но не списывали, ан нет! В результате один из пилотов сбрендил.
— Хороший был летчик? — с неожиданной бабьей жалостью спросила Раиса.
— Нормальный.
Раиса хотела сказать что-то еще, но, видимо, не нашла слов, лицо у нее обвяло, сделалось менее ярким, чем несколько минут назад, и Сметанин подумал, что, может быть, он не прав: его мир и мир Раисы все-таки сопрягаются во многом, точек соприкосновения гораздо больше, чем он предполагает. Ее сердце, живое, чувствительное, слезливое он сейчас ощущал своими лопатками, хребтом, кожей, своим собственным сердцем. Сметанин развернулся, обнял Раису, произнес тихим дрогнувшим голосом:
— Спасибо тебе!
— За что?
— За то, что ты есть.
А ведь они могли ее убить, как того сонного старателя, и выбросить за борт. И тогда бы не было ни этой квартиры, ни разговора этого, ни теплой проволглой тишины, в которую не проникают звуки улицы, ни духа обжитости, лежалой пыли, чего-то очень домашнего, пропитавшего стены старого, еще довоенной постройки здания — ничего этого не было бы. Было бы что-то другое, но только не это.
— О чем ты думаешь? — спросила Раиса.
— О тебе.
Надо отдать должное: Раиса ни разу не завела разговор о тех страшных минутах, которые ей довелось пережить в самолете, — но она не вычеркнула их из жизни и, пожалуй, не вычеркнет никогда, просто не сумеет вычеркнуть; возможно, именно поэтому у нее иногда случались приступы столбняка, Раиса ни с того ни с сего бледнела, кожа на лбу натягивалась, начинала старчески морщиниться, на крылышках носа проступал пот, взгляд останавливался…
— О тебе думаю, — повторил Игорь, затянулся запахом Раисиных волос, добавил: — И собственном одиночестве.
— Ты что, собираешься меня бросить? — тихим голосом спроситла Раиса.
— Никогда. Разве я могу?
— Тогда в чем дело?
— В том, что все мы одиноки. В городах, в толпе, среди машин мы часто бываем очень одиноки — ну будто бы рядом никого нет… И находясь друг с другом, тоже бываем одиноки.
— Но, согласись, это одиночество здорово отличается от одиночества старости.
— Вряд ли. И то и другое пахнет смертью.
Раиса невольно вздрогнула.
— Не надо! Об этом не надо!
Некоторое время они молчали. Верно говорят: ничего не может быть красноречивее, а точнее, речистее тишины. В тишине, когда молчат двое, все имеет значение, даже форма пятна, оставленного протеком на потолке, или кривость гвоздя, не пожелавшего войти в бетонную стенку.
Почему-то литераторы, изображая преступников в своих нетленных произведениях, часто преподносят их нам некими уродами, узколобыми людьми, по самые ноздри испачканными кровью, тупыми и неприглядными, на деле же преступники — это те, о ком никогда не подумаешь, что они могут быть мастерами заточки и проволочной удавки, это люди обаятельные, умные, образованные, привлекательные. И чувства у них такие же, как у всех людей, они умеют так же любить и так же плакать, так же ощущают боль и хотят нарядно одеваться, красиво выглядеть… Вор в законе часто носит на лацкане пиджака университетский «поплавок» и, вполне возможно, читает в подлиннике Марселя Пруста… Все переменилось со времен царя Гороха и его потомков, ничто человеческое не чуждо нынешним уголовникам.
Шли дни. Игорь оброс, темная кавказская щетина, трещавшая, как наэлектризованная проволока при всяком, даже малом прикосновении, неожиданно превратилась в мягкую интеллигентную бородку, сделавшую Сметанина похожим на молодого земского врача конца девятнадцатого века, бородка Раисе нравилась, и она несколько раз повторила, прижимаясь к Игорю:
— Вот теперь я вижу — ты мой! Раньше ты не был моим, а сейчас — мой.
— Значит, я не похож на прежнего Сметанина? — он достал паспорт, вгляделся в фотографию. — Не похож на этого сосредоточенного до обморока деятеля? — Он подошел к зеркалу, всмотрелся в него. Приложил к зеркальному изображению паспорт, сравнил. — А?
— Не похож, — подтвердила Раиса. — Нисколечко.
— Узнает меня этот милицейский курдль из деревни или нет? Ну, старший лейтенант… не помню его фамилию.
— Не забивай себе голову всяким мусором! Тебя не только деревенский милиционер не узнает — даже твой Агеев не догадается, что это ты.
— Если, конечно, мы встретимся… Как он там? Надо бы навести справки.
— Не надо! — осторожная Раиса протестующе помотала головой. — Не стоит рисковать!
— Неловко перед ним как-то… Ведь я же его бросил.
— Не стоит мучиться. Не та ситуация…
— Вдруг его замела милиция и он раскололся?
— Это личное дело Агеева. Если он раскололся, то отвечать будет сообразно тому, что наговорил. У нас с тобою другая задача — уехать отсюда. Найти тебе новые документы и уехать… На юг. Осесть там, землю купить, построить что-нибудь. Двухэтажное.
— Двухэтажное «что-нибудь» — это хорошо, — задумчиво проговорил Сметанин.
Почему-то женщин всегда тянет на юг, в абрикосовую сладость солнца, к шоколадному загару… А не лучше ли, наоборот, уехать куда-нибудь на Север? Или на Дальний Восток? Ведь у милиции тоже есть мозги, в каждом отделении сидит хотя бы один сообразительный мент, который легко просчитывает мысли и Раисы, и какой-нибудь другой женщины, которой привалило денежное счастье.
— Документы новые, ты права, очень даже нужны, — запоздало согласился с Раисой Сметанин.
— Попробуем достать.
— Тяжело будет…
— Без труда не вынешь рыбку из пруда. Деньги помогут. А они у нас с тобою есть. Слава богу, заработали.
«Заработали, — едва приметно усмехнулся Сметанин, уголки рта у него поползли вниз. — М-да, заработали. Пусть будет так. Сбрасывать провонявших старателей с самолета — тоже работа.
— Через четыре дня, в понедельник, мне надо выходить на работу, — как бы между прочим заметила Раиса.
— А не выходить нельзя?
— Можно. Но для этого опять-таки надо побывать на работе. У меня же там — трудовая книжка. Для того чтобы ее забрать, нужно объявиться, начальству руку пожать. А потом еще и положенные две недели оттрубить.
«Трудовая книжка, положенные две недели, — набряк грустью Сметанин. — А мне с работой придется завязать, а потом начать все снова. Если, конечно, удастся. Не поступать же мне в летное училище во второй раз! Да я этого просто не осилю!»
В понедельник Раиса вышла на работу. Сметанин, оставшись один, поугрюмел, внутри у него возникла немощь, какая бывает у стариков, что-то там отрухлявело, сопрело, и Сметанин, противясь превращению в невесть кого, выругался матом. Потом, желая почувствовать боль и то, что тело его еще подчиняется ему, изо всех сил ударил кулаком по хлипкому косяку двери.
Удар был такой, что показалось — косяк развалится, но косяк не развалился, выдержал, только в пазах зашуршала осыпающаяся замазка, да заскрипело дерево, больше ничего не было. Сметанин тяжело вздохнул.
Потянулось время — долгое, тоскливое, пустое, которое нечем было заполнить.
«Когда-то в детстве мы гадали, что такое теория относительности по Альберту Эйнштейну, и соревновались, кто умнее, занимательнее выскажется на этот счет. Если проводишь время с достойной красоткой и получаешь от этого удовольствие, то один час легко превращается в одну минуту, даже в полминуты, время несется с космической скоростью, а вот когда недруги захватят тебя в собственном доме, нальют в рот воды, перешнуруют горло и посадят на газовую горелку, чтобы вскипятить чай, — тогда минута покажется часом… Так что все относительно, Эйнштейн прав. И одиночество тоже величина относительная. Мое одиночество — ничто в сравнении с одиночеством узника замка Ив, продлится оно лишь до вечера. Впрочем, завтра начнется новое одиночество и вечером с приходом Раисы опять закончится… Вместе с документами надо бы добыть и оружие. Только вряд ли Раиса сумеет это сделать».
Он достал из стола газовый баллончик — безобидный металлический стакан, похожий на капсулу от «алкозельцера» — знаменитого противопохмельного лекарства, с дырчатой кнопкой наверху, прикрытой пластмассовой рогулькой прищепки, чтобы баллончик можно было зацепить за край внутреннего кармана пиджака, как авторучку. На корпусе газовой игрушки был изображен удирающий бандюга с квадратным лицом. «Ну-ну, — усмехнулся Сметанин, — в хорошем же виде преподносят нашего брата!»
Повертел баллончик, палец положил на кнопку и наставил в зеркало на самого себя: интересно все-таки, что это за оружие, неужели может сбить с ног здорового битюга?
В девятнадцать ноль-ноль в двери раздался звонок, Сметанин глянул на часы и подивился исключительной точности, редкой для женщины — ай да Раиса! Видать, соскучилась по нему, раз явилась с солдатской точностью.
Раиса была бледная, с зареванными глазами.
— Ты чего? Кто обидел?
А та в ответ ничего сказать не может, зуб на зуб не попадает. Сметанин метнулся в кухню, налил в стакан воды из-под крана, дал Раисе сделать несколько глотков.
— Уходить из города надо, — наконец проговорила она. — Немедленно!
— Почему? — Игорь тоже побледнел, в висках забилась медь, звон ее ничего хорошего не предвещал. — Объясни толком.
— На работу ко мне приходила милиция. Вроде бы этот самый… ну, тот, который тобой интересовался, милиционер из деревни, с татарской фамилией, на след напал…
— Чего он хотел?
— Ничего особого. Спрашивал, когда я вернусь из отпуска, где живу и не летала ли в Ивантеевку?
— Домой к себе не заходила?
— Побоялась.
— Молодец! Думаю, ничего страшного нет. Главное, сегодня же отбить на работу телеграмму, сообщить, что у тебя заболела бабушка или кто-нибудь еще… Зять, прадедушка, арап Петра Великого, генералиссимус Суворов — кто угодно, словом, и ты просишь отпуск без сохранения содержания на неопределенный срок. Обойдутся в магазине и без тебя!
— Главное, по-моему, собрать деньги, вещи, немного еды.
— Это тоже важно. Кто тебе про меня сказал?
— Заведующая. Перед самым концом работы. «Не мое, конечно, — говорит, — это дело, и права сообщать тебе что-либо не имею, но тобой, — говорит, — интересовалась милиция. И не абы как, а очень придирчиво. Намотай, — говорит, — Горностаева, это себе на ус». А откуда у меня, Игорек, усы, а? — Раиса всхлипнула.
— Ну, полно, полно! Не думаю, чтобы мусора были проворными и выследили тебя. Но береженого Бог бережет. Собирай вещи!
Они успели почти все собрать, когда в дверь снова раздался звонок. «Они, — с холодной ясностью понял Сметанин, — выследили-таки Раису. Наружка у мусоров работает не хуже, чем столовая в райцентре!»
— Кто это? — едва шевеля белыми омертвевшими губами, с просила Раиса.
— Думаю — они.
— Может, хозяйка за чем-нибудь заявилась?
Светлый промельк надежды нарисовался в глазах Сметанина и тут же погас, он отрицательно покачал головой.
— Что делать, что делать? — давясь словами, собственным дыханием, внутренней болью, заторопилась Раиса. — Что делать? Придумай чего-нибудь!
Сметанин кинулся к окну. Высоко, пятый этаж, не спрыгнуть. Как минимум — перелом ноги. Хоть бы дерево какое-нибудь росло рядом, можно было бы перебраться на ствол… Он зажал зубами стон, гулко сглотнул.
Звонок повторился. Сметанин стер пальцами пот, обильно выступивший на лбу, почувствовал, что он взмок весь сам, целиком, под мышками щипало, рубашка противно прилипла к лопаткам, ноги сделались чужими, дрожали. Он втянул сквозь зубы воздух в себя, побольше воздуха, словно бы хотел наполниться им целиком, снова махнул пальцами по лицу, сбивая на пол крупные градины пота.
Неожиданно, будто бы глянув на себя со стороны, обнаружил, что пот его пахнет чем-то нехорошим, смесью йода, мочи, соли, еще чего-то… «Откуда все это?» — тоскливо сжался он, но в следующее мгновение сумел взять себя в руки, поспокойнел, закусил зубами влажную нижнюю губу.
— Все, будем уходить, — ровно, бесцветным голосом произнес он.
— Как? — Губы у Раисы по-прежнему были белыми.
— Сейчас увидишь. Скажи в дверь, что сейчас откроешь. Только что вылезла из ванны… Оденешься и откроешь.
Раиса промямлила в дверь что-то невнятное, Сметанин, стоявший рядом, ничего не разобрал из ее слов. Спросил беззвучно:
— Сумка готова? Давай сюда! — Сметанин протянул руку, подхватил сумку под лямку, перекинул через голову ремень, чтобы в сумятице, при рывке, не выбило из рук, баллончик с газом наставил на дверь. — Открывай! — скомандовал он Раисе.
— Не могу, — та сморщилась, будто от боли, — пальцы не слушаются!
— Спокойнее, спокойнее, — произнес он требовательным шепотом, — возьми себя в руки… Открывай! — Сметанин впился зубами в нижнюю губу, ощутил что-то соленое — опять пот!
Но это была кровь.
Раиса трясущимися руками выдвинула щеколду, дверь под энергичным нажимом распахнулась мгновенно, и Сметанин увидел напряженное, сделавшееся хищным и плоским лицо Шайдукова — значит, не ошибся он, Шайдуков выследил Раису, довел до этого дома и заявился в гости; хорошо, что это дубоголовый Шайдуков, а не хитрозадая областная наружка, которая приклеивается к «клиенту» мертво и не дает уйти даже собаке, деревенского участкового он постарается уложить, как уложит и второго, который хвостом привязан к старшему лейтенанту — хлипкого паренька с глуповатым пионерским лицом.
Шайдуков качнулся на него, предупреждающе выставив перед собой правую руку, рот у участкового открылся в виде круглой сушки, из горла вырвался протяжный хриплый звук, и Сметанин нажал на кнопку баллончика, целя старшему лейтенанту в лицо. Струя, вымахнувшая из отверстия, была пушистая и довольно слабая, но ее хватило, чтобы взгляд Шайдукова сделался невидящим и он с выставленной вперед правой рукой, словно вождь мирового пролетариата, приветствующий публику с броневика, рухнул через порог в квартиру. Фуражка слетела у него с головы и колесом покатилась из прихожей в комнату.
Сметанин стремительно перекинул струю на очкастого пионера, также раскрывшего рот в неприятном удивлении и нажал на кнопку посильнее, но струя от этого не сделалась мощнее, она какой была, такой и осталась, а Сметанину очень хотелось, чтобы она с пожарным напором сбила очкастого с ног, но пионер этот оказался парнем крепким, куда крепче Шайдукова, он все размахивал руками, отбиваясь от струи и пробовал надвинуться на Сметанина. Сметанин хлестал и хлестал ему струей по лицу, боясь, что парень все-таки дотянется до него, потом поспешно отступил назад и до боли стиснул зубы: чего это газ оказался таким слабым?
Наконец очкастый пионер охнул, споткнулся о распростертого Шайдукова и лег рядом.
— Тьфу! — морщась, просипел Сметанин.
Газ проник ему в глотку, ошпарил связки, задел макушки легких, сознание сделалось пульсирующим, Сметанин повел себя так же, как и спутник участкового, — попытался руками расцарапать воздух, ухватить в нем что-то невидимое, мешающее дышать, и Раиса, сообразив, чем дело, поспешно вытолкала Сметанина из квартиры.
На лестнице, сделав несколько нетвердых шагов, Сметанин остановился — ему надо было отдышаться.
— Ты чего? — испуганным свистящим шепотом проговорила Раиса. — Сам же велел — быстрее!
Он протестующе помотал головой.
— Погоди! Дай прийти в себя.
— А вдруг они поднимутся? — Раиса перелетела через четыре ступеньки вниз, обошла Сметанина и подперла его спереди, не давая упасть.
— Погоди, я говорю… Дай одну минуту!
Через минуту ему действительно сделалось легче.
— Игорек, милый, давай поторопимся. Я боюсь! А, Игорек? Прошу тебя!
— Я ничего, я сейчас. — Сметанин покрутил подсеченно головой, захватил губами побольше воздуха.
Перед ним плыл зеленоватый редкий дым, вызывающий, как и всякая другая химия, тошноту, из дыма, из глубины, наверх поднимались крупные рыбины, показывали свои блестящие покатые спины, чавкали, перетирая твердыми губами невидимые сочные стебли, в Сметанине родилось что-то теплое, скисшее, подползло к горлу, он с трудом засунул в рот два пальца, пошевелил ими и его вырвало.
Сразу, как бывает при опьянении, ему сделалось легче, химический дым стал еще более редким, Сметанин по перилам сполз на нижнюю лестничную площадку, потом спустился еще ниже, попытался собраться, сжаться в комок, как уже бывало в трудные минуты, но нет — хоть и сделалось ему легче, а тело все-таки не повиновалось…
Он остановился и сел на каменную, замусоренную и заплеванную ступеньку.
— Никак не могу соскрести себя вот с этого, — Сметанин провел рукой по стенке, — прилип, как каша-размазня. — Голос у него был ослабший, дрожащий, отравленное сипение исчезло и это было уже хорошо, — руки тоже дрожали.
— Игорь, я боюсь, — беспомощно проговорила Раиса, — я очень боюсь. Поднимайся!
Он, опершись о стенку, о перила, попробовал подняться, но ноги подогнулись и Сметанин снова плюхнулся на ступеньку.
— Вот черт… Только что стало лучше и — на тебе. — Он обескураженно, жалко глянул на свои ноги, хлопнул вялой ладонью по правому колену, потом, вывернув голову, поглядел наверх, попробовал разглядеть, что там, наверху, в оставленной квартире, но ничего, кроме грязных разводов на ободранной косине лестницы не увидел.
— Игорек! — вновь воскликнула Раиса.
Он с трудом приподнялся, прижал к себе одной рукой сумку, вытянул шею, чтобы блевотина не попала на нее и вновь засунул пальцы в рот. Задышал рвано, тяжело. Его вывернуло вторично.
— Прости меня, — понимая, насколько это неприятно Раисе, пробормотал он. — Меня мутит.
— Игорек, надо бежать!
— Счас… сейчас. — Он подтянулся к перилам, повис на них и одолел еще один пролет, на повороте чуть не сорвался, заскрипел зубами, и это, наверное, помогло — Сметанин удержался.
Почувствовал неожиданно, что силы начинают возвращаться к нему, обрадованно растянул в улыбке неслушащиеся губы.
Последние лестничные пролеты он вообще одолел нормально, все-таки его отравление не было «прямым», как у Шайдукова, не ему били газовой струей в морду, а он бил, и то, что он не уберегся, надышался отравы, — это косвенное, не главное, это — издержки.
Он вяло улыбнулся перед тем, как выйти из подъезда, остановился на несколько мгновений, Раиса вытерла ему платком лицо, скребнула ногтем по губам, счищая с них химическую бель, Сметанин отвел голову в сторону: осторожнее — больно!
Через полминуты они уже шли по улице. Сметанин обнял Раису одной рукой, прижал к себе, со стороны этой парочкой можно было залюбоваться — очень уж они подходят друг к другу, — наклонился к ее уху, прошептал что-то бессвязное, она также бессвязно ему ответила и, увлекая кавалера вперед, крепко обхватила рукой за спину.
Пройдя два квартала, они свернули налево, потом свернули направо, потом снова налево — собственно, им было все равно, куда сворачивать, они уходили, словно зайцы, лесенкой, зигзагом, путаным шагом.
Главное было — затеряться, исчезнуть из этого города, стать птицами, собаками, кошками, кем угодно, все это для них подходило, а еще лучше было — исчезнуть вообще, стать никем, тенью, пылью, воздухом, чтобы дуроломные люди в милицейских рубашках облизнулись, да беспомощно развели руки в стороны — поймать пространство им не было дано.
Он нет знал, сколько времени действует газ — минуту, пять минут, четверть часа или полчаса, не хотелось, чтобы Шайдуков со своим напарником поднялись быстро — пусть отдохнут, полежат немного, проблюются, прочистят себе ноздри, отряхнутся и только потом пустятся в погоню. Раньше не надо…
— Ты их убил? — шепотом спросила Раиса.
— Нет. Этот газ — обычный пшик, модная французская новинка. Через двадцать минут они встанут.
«Если бы знать, что встанут через двадцать минут, я бы и действовал с расчетом на двадцать минут, а так надо как можно быстрее вострить лыжи. Чем скорее — тем лучше. Если эта парочка очухается так же, как и я, через десять минут, — нам может быть худо. Вот проклятая жизнь!»
О том, куда двигаться, где залечь, в какой щели спрятаться, Сметанин пока не думал, перед ним стояла в эти минуты другая цель: оторваться, исчезнуть, раствориться, поменять кожу, перейти в состояние совершенно иное, чем то, котором он находился. Ведь всякая жизнь — это состояние и всякое существо, способное ощущать боль, радость, печаль, чувствующее опасность и смерть, находится в своем, определенном высшими силами, предназначенном только ему состоянии, а Сметанину очень хотелось поменять одно состояние на другое. Впрочем, хотелось — не то слово, это надо было сделать обязательно.
Еще через два квартала они поймали такси, на нем доехали до рынка, — Сметанин поступил правильно, назвав адрес рынка, и водитель кивнул — адрес, мол, усвоил, — да и вряд ли милиция будет сейчас искать их с Раисой на рынке, попробует засечь где-нибудь на вокзале, в аэропорту, на автобусной станции, но не на рынке. Отъедут они оттуда в район на неведомой расхлябанной колхозной трехтонке, распродавшей в городе редиску и огурцы, по пути сойдут в большом селе, сделают пересадку, нырнут в сторону, зигзагом и вскоре затеряются, словно иголка в стоге сена, и ищи их, свищи… Потом, переждав малость, выйдут к железной дороге и отправятся в Москву либо во Владивосток.
Впрочем, в Москву — вряд ли, милиции известен его адрес, поэтому остаются Чита, Хабаровск, Владивосток, благодатная уссурийская тайга с ее тиграми, медведями, маралами и женьшенем — они найдут место, где можно будет надежно скрыться, в этом Сметанин не сомневался.
На базаре было еще полно машин. Дело шло к закрытию, народа оставалось немного, да и тот уже спешил до дома, колхозные грузовики тоже собирались отбывать. Сметанин рассчитался с таксистом, положил ему сверху рубль на чай, и водитель был ему благодарен — тогда в ходу были такие цены, — спросил:
— Может, вы подождете нас немного? Мы с женой купим молодой картошки, травы-муравы всякой, огурчиков, может быть, свежего мяса для праздничного стола — у меня завтра день рождения, — улыбнувшись виновато, пояснил Сметанин, — и вы отвезете нас назад?
Он не говорил бы этого таксисту, если бы не заметил, что таксист, пока ехали, трижды приподнимал рукав пиджака и смотрел на наручные часы. Раз смотрит — значит, торопится.
— Нет-нет, к сожалению, нет, — таксист приподнял форменную фуражку за козырек и вытер лоб, — меня ждут в таксопарке. Мое время кончилось! — увидев сожалеющие глаза клиента, пояснил: — Сегодня пятница — всесоюзный день шофера.
— Ах да, — понимающе улыбнулся Сметанин, — всесоюзный, значит. — Он звонко щелкнул себя по кадыку и снова улыбнулся, повторил многозначительно: — Всесоюзный…
— Совершенно верно, — подтвердил таксист и с места врубил вторую скорость.
Сметанин с облегчением проводил его взглядом, скомандовал Раисе:
— За мной! — быстрыми шагами рванулся к грузовикам. Цвет лица у него был зеленый, больной — наглотался газа, не дай бог, будет кашлять сгустками крови или еще хуже — собственными легкими, кусками, Раиса слышала, что такое бывает; Сметанин словно бы почувствовав, о чем она думает, с надрывом закашлялся, стер с глаз слезы: — Тьфу, коклюш проклятый!
У первого грузовика он не стал задерживаться, на скорости пролетел мимо — не понравилось хищное рябое лицо водителя, у второго тоже не остановился — водитель имел морду разбойника с большой дороги, цеп с гирей ему подходил гораздо больше, чем баранка старой, дышащей на ладан полуторки, хозяин третьей имел лисье личико и бегающий взгляд, этот паренек был мастером мелкого обмана — Сметанин верил лицам и когда приходил на рынок, то первым делом смотрел не на товар, а на лица продавцов, — остановился он лишь у шестого грузовика.
Водитель — щуплый узкогрудый парень в блатной кепчонке-восьмиклинке пинал сапогом левый передний скат.
— Что, колесо спустило? — полюбопытствовал Сметанин.
— Вроде бы нет, — неуверенно ответил тот.
— Тогда чего сомневаешься?
— Да вчера ни с того ни с сего спустило. Проверил — пробоев вроде бы не обнаружил, гвоздей из камеры не вынимал… Накачал — держит. Но ведь она, гадина, через двадцать минут может спустить. Может?
— Наверное, — не стал возражать Сметанин, — по теории вероятности.
— А с чего, собственно?
— Нечистая сила не может подсуетиться?
— Вряд ли, — убежденно произнес парень и потянул восьмиклинку за козырек вниз, напяливая ее на нос, округлил один глаз, разглядывая Сметанина. — И чего это я с тобою разболтался?
— А я чего с тобою разболтался?
— Наверное, подъехать хочешь?
— Точно!
— Я направляюсь в Шкилевку. Нам по пути?
Сметанин, который хорошо знал карту области — это профессиональная обязанность каждого пилота, — вспомнил, что перед Шкилевкой есть деревня Нижний Лотошок и обрадованно воскликнул:
— В самый раз! Нам нужно в Нижний Лотошок.
— Это по пути, — неожиданно важным тоном произнес парень и приподнял восьмиклинку, открывая длинный крапчатый нос и бледный низенький лоб, — граница загара проходила чуть выше бровей, по первой морщине; то, что было ниже морщины, имело густой коричневый загар. У этого парня было лицо честного паяца. — Залезай в кабину, — пригласил он.
— Есть, командир! — Сметанин приложил к виску ладонь.
— Кто же к пустой голове руку прикладывает? — парень сплюнул на землю. Привычно надвинув на нос кепчонку, легко вспрыгнул на подножку машины. — Занимай место в танковых рядах, пехота! — Он выразительно похлопал по глянцевому, хорошо отполированному задами пассажиров сиденью.
— И верно, я — пехота. — Сметанин не заставил себя ждать, взобрался на подножку, потянул за собой Раису. — Век в танке не ездил.
— А пробки из-под шампанского есть? — полюбопытствовал водитель. — Для себя и для мадам.
— Зачем это?
— Ноздри заткнуть. Сейчас пыли будет столько — век не прочихаешься!
— Переживем, — с беспечным видом махнул рукой Сметанин.
— Ну как знаешь! — Парень поглядел на него с интересом, перевел взгляд на Раису, потускнел — такие женщины были ему и не по силам, и не по карману, — и включил зажигание.
Пока ехали по асфальту, было ничего, мотор пел песню ровную, убаюкивающую, назад убегали веселые, насквозь пронизанные прозрачным вечерним светом перелески, островерхие старые ели, сухолом, которого становится все больше и больше около дорог — убивает бензин и разные свинцовые прибавки, у трасс начали находить даже мертвых лисиц, а потом асфальт кончился, и, — водитель оказался прав, — понадобились затычки для ноздрей.
Пыль, густая, мелкая, как мука, дымными клубками пробивалась сквозь днище кабины, застеленное двумя резиновыми ковриками, лезла в ноздри и в глаза, мешала дышать, и не только дышать, но и думать, случалось, Сметанин головой впивался в верхнюю обшивку кабины и тогда внутри возникала боль, черепушке хоть бы что, а странная, острая, будто от пореза ножом боль возникала, и Сметанин невольно отмечал несоответствие одного с другим: удар приходился в одно место, а боль возникала в другом, недовольно косился на Раису, словно бы та была в чем-то виновата.
Дороге, казалось, не будет конца — долог путь и к бесконечности его надо было привыкать, и Сметанин почти было привык, как вдруг увидел на горизонте, в прогале между двумя темными грядами леса, простенькие сельские избушки, выглядевшие игрушечно, свет в окнах, свет на улице — на одном из столбов горела яркая одинокая лампа, там находилось правление колхоза, отмеченное лампой, как государственным флагом, над несколькими избами курился дым — там готовились к бане.
— Нижний Лотошок, — на кондукторский манер объявил водитель и, засмеявшись неожиданно довольно, добавил: — Полезай, мужик, в горшок.
Торопливо забравшись в карман брюк, Сметанин достал пятерку, потом еще трешку, сунул водителю:
— Останови здесь!
— Чего так? — не понял тот. — Я могу и до дома довезти.
— Мы с мадамой в деревню пешком войдем… хочу, чтобы было неожиданно, — Сметанин пощелкал пальцами и сделал глуповатое лицо, округлил глаза, потом поерзал тазом по сиденью, изображая цыганский танец, — чтобы радость от встречи была крутой, как сладкий кипяток…
— Кипяток? Псюс! — Парень натянул восьмиклинку глубоко на нос и отвел в сторону сметанинскую руку с деньгами. — Ты это убери, я вас не за деньги вез, а за компанию, понятно? — Глянул из-под козырька одним глазом. — Насчет родственников ты, друг, прав, родственникам всегда приятно, когда люди к ним приходят пешком… Честь имею! — произнес он неожиданно старомодно, с неким лоском и приложил к кепчонке два пальца.
Машина обдала Сметанина и Раису бензиновым духом, пылью, вонью горячей резины, еще чем-то неприятным, похожим на навоз, помчалась к деревне, на полном газу прошла через нее и свалилась за бугор, в лог. Сметанин проследил за ней, отметил, что парень в восьмиклинке не тормознул ни у одного из домов, на бумажку записал номер грузовика и сказал Раисе:
— Все в порядке!
Оглянулся. Дорога была пустынной, ни одного движущегося пятна, ни одной машины, удовлетворенно кивнул и потянул Раису за собой на обочину. Та покорно перепрыгнула через замусоренную сточную канаву, поинтересовалась спокойно:
— Куда мы?
— В лес. Ночевать придется в лесу. Может быть, даже пересидим там пару дней… А что? Смастерим с тобой шалаш на берегу какого-нибудь озерка, рыбы наловим, рыба там сама прыгает в руки и бывает очень хороша в жареном и пареном виде, позагораем немного на солнышке, потом пересечем пару речек, пару падей и очутимся в другой области, совсем на другой дороге. В другой области нас уже никто не будет искать.
— А комары? Как с ними быть? Они же съедят нас живьем. Обгрызут до костей.
— Не обгрызут, на них тоже есть управа.
— С собой?
— С собой!
По пади, в которой рос чахлый редкоствол и из-под ног темными пушистыми брызгами вылетали комары, они пошли в глубину тайги. Прошли метров триста, и Сметанин засек машинный гул.
— Стоп! — скомандовал он Раисе, вгляделся в неровную, странно высветлившуюся в вечернем сумраке просеку. Над просекой двигался высокий кудрявый столб, похожий на смерч. — Ложись! — Сметанин дернул Раису за руку, увлекая девушку на землю.
— Тут грязно, комары! — по-бабьи расстроенно взвизгнула та.
— Ложись! Нельзя, чтобы нас тут увидели, — холодно и жестко, незнакомым голосом произнес Сметанин. — Засекут! Нам это совсем не надо!
Раиса вздохнула и покорно легла рядом.
По просеке была проложена пыльная колея. Машина с высокими бортами, окрашенная в защитный цвет, прошла по ней, пыль, поднятая колесами, дотянулась до лежащих людей. С тихим шорохом, словно туман, она начала опускаться на траву и реденькие кустики багульника, шевелилась как живая и странно светилась.
«Радиоактивная, что ли?» — невольно подумал Сметанин. Поднялся, отряхнул брюки. Проговорил ласково:
— Вставай, Раечка! Это не по нашу душу. — Голос у него сделался виноватым, лицо тревожно обузилось, Сметанин понимал, что в здешних местах он уязвим, очень уязвим, народ в сибирских деревнях обитает недоверчивый, — вроде бы смотрит иной мужичок приветливо и весь вроде бы раскрыт, как гриб-груздь — нараспашку, последний кусок хлеба готов отдать, но никогда его не отдаст и душу свою не распахнет, она у него застегнута на все пуговицы. Глазами мужичок цепко ощупывает всякого незнакомого человека и старается понять: кто таков? При случае ради благодарности, а иногда даже и малых деньжонок может донести, стукнуть, брякнуть или как там это называется?
Сибирский мужичок — это сибирский мужичок, он и баба и мужик, и хвост трусливо поджимает, и на медведя ходит, и широк, благороден бывает, и слюняв, как пьяный бобик из сельской забегаловки, и жаден, и последние штаны может отдать, и… неразгаданная натура, словом.
Глаз имеет вострый, все примечает, цель видит издали, поэтому, не дай бог, если кто-то засек их сейчас вместе с Райкой… Если засек, то все, на путешествии можно ставить точку.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Раиса.
— По-прежнему неважно. Оглядывайся почаще по сторонам, — попросил он, — комары — не самая главная наша опасность.
— Я уже все поняла…
— А насчет меня не беспокойся — все пройдет.
— Все пройдет, — повторила Раиса, давя туфлями неспелую клюкву, жимолость, еще что-то, с писком лопающееся под ногами. Хорошо, обувь у нее на низком ходу, хотя туфли, даже бескаблучные, не очень годятся для таких походов, сюда хорошо подойдут кеды или кроссовки, — повторила еще раз, с горечью в голосе: — Да, все пройдет.
— Писатели называют песню про «все пройдет» успокоительной, под такую мелодию хорошо въезжать в старость. — Сметанин покрутил головой, словно летчик в старой «прялке». Те, кто летал на древних, времен войны истребителях, изношенных «прялках», «этажерках», знают, что летчику в воздухе предписано все время крутить голову восьмеркой, сверху, из центральной точки вниз налево, потом вверх и направо, затем налево вниз через центральную точку — все время получаются перекрученные бублики, вензеля, восьмерки, прочие сложные фигуры, зато пилот видит все — и небо, и землю, и что у него сбоку происходит, видит даже собственный нос. Так и Сметанин.
Через полчаса они углубились в тайгу. Никто их не заметил.
Хомырь нагнул голову и посмотрел на Шайдукова с откровенной ненавистью, Шайдуков почти физически ощутил этот жесткий, словно штык, и, словно штык, колющий взгляд.
— Упустил преступника, раззява, — прокатывая слова во рту, как железную проволоку, проговорил начальник уголовного розыска. — Тебе не в милиции работать — в прачечной! Пеленки стирать, ссанье разное полоскать, носки и дырявые бабские рубашки.
Шайдуков не отвечал, он угрюмо смотрел себе под ноги, в пол. Конечно, слишком по-дурацки он упустил этого летного красавца, тот не растерялся, обошелся с Шайдуковым, как с тараканом, брызнул отравой в физиономию и был таков, — но еще не вечер…
— Ну, ч-чего молчишь? — Хомырь повысил голос, Шайдукову показалось, что капитан от досады заскрипит сейчас зубами. Впрочем, может, он и скрипел, Шайдуков никогда раньше не видел его таким. — Ну?
— Я его упустил, товарищ капитан, я его и поймаю, — без всякого выражения в голосе произнес Шайдуков.
— Об-бещаешь, значит? — издевательски скривился Хомырь. — Обещала овца волка съесть, да только как волк вышел из леса, так овца и оказалась его. — Хомырь не выдержал, захохотал. — Пионер, всем детишкам пример! Тьфу! — Хомырь насупился еще больше, и его можно было понять: хахаль любимой доченьки оказался не только желанным женишком, а уголовником, замазанным кровью, и ладно бы он исчез, не оставив следов, но он не след, а целую дорогу оставил, у Лильки брюхо скоро под самый подбородок вырастет. Куда ей теперь с таким брюхом в маленьком райцентре, за кого идти замуж? Было отчего ругаться и скрипеть зубами. — Тьфу! — вторично отплюнулся Хомырь, неприятно кося рот. — За то, что оказался не на высоте, с твоих погон надо бы звездочки содрать, но я добрый, не буду на этом настаивать… Иди лови Сметанина! Не поймаешь — будешь пенять на себя.
Шайдуков молча развернулся, сделал шаг к двери.
— Впрочем, ты его все равно не поймаешь, не тот у тебя уровень, — бросил Хомырь ему в спину безжалостное — ну будто ножик ему в хребет всадил и, когда Шайдуков не ответил, добавил издевательским тоном: — Иди-иди!
Проверка областного аэропорта, железнодорожного и автобусного вокзалов ничего не дала — Сметанин с подружкой там не появлялся, перекрытие дорог тоже не принесло результата, Сметанина не засекли, хотя на одной из дорог он точно должен был объявиться, выходило, что он либо в городе остался, перекочевав на запасную квартиру, либо все-таки успел уйти: гаишники, дежурившие на дорогах, — тоже люди, не автоматы, могли растопырить руки, а Сметанину того только и надо было, он во всякий растопыр, как нож в масло входит, а если гаишник по малому делу отвернется, то наш герой запросто сквозь струю пройдет.
— Скорее всего, он утек из города, — сказал Шайдуков своему помощнику, — не должен он в городе оставаться.
— Почему? В городе проще затеряться… Это в селе никуда не денешься, все на виду, а в городе, как в куче-мале.
— Психология у него такая, что не будет он у нас оставаться — уйдет. Будет пробиваться в Москву. А вот как, каким способом будет пробиваться — мы должны вычислить. Давай-ка по карте прикинем, где он может вынырнуть?
— А если он не в Москву двинется, а во Владивосток?
— Во Владивосток тоже может. Но во всех случаях он должен выйти на железную дорогу, к какой-нибудь станции либо объявиться в аэропорту. В аэропорту он вряд ли объявится — опасно, а вот на железной дороге как пить дать возникнет. Либо на станции объявится, либо…
— Либо еще раз на станции, — сказал Гагаров.
— Мимо, парень. На дороге есть подъемы, где поезда идут медленно или очень медленно, запросто можно вспрыгнуть на площадку товарного вагона.
— С женщиной? — засомневался Гагаров, щеки его сделались пунцовыми. — Сомнительно.
— Не надо вальсов, Гагаров. Хочешь жить — умей вертеться — есть такая пословица. А если хочешь выжить — вертись в три раза быстрее!
Шайдуков раскинул на столе карту, отметил шесть станций, где мог объявиться Сметанин, и четыре удобных взгорка, на которых железные рельсы делали поворот и поезда, идущие на подъем, не могли двигаться быстрее мокрицы, даже тараканья скорость грозила им аварией.
— Ну что, Гагаров, будем действовать? — Шайдуков покосился на своего помощника и сам себе ответил: — Будем. Как там писал один известный сочинитель? «Жизнь бьет ключом во все свои отверстия»? Так?
— Кто это? — Гагаров подозрительно сощурил глаза, очки у него покрылись туманной пленкой пота. — Как фамилия сочинителя, товарищ старший лейтенант?
— Иванов, — не думая, ответил Шайдуков. — А может, Петров. Главное — ярко умеет писать товарищ. Образно. Доходчиво. С глубоким пониманием души.
— Психолог! — все поняв, хмыкнул Гагаров.
— Я тоже так считаю — психолог, — подтвердил Шайдуков.
— Но… — Гагаров, сделав широкий плавный жест рукой, закольцевал карту, потыкал пальцем в одно место, потом в другое, затем в третье, — есть «но», на которое нет ответа…
— Опять вальсы? — Шайдуков сморщился. — Ты хочешь сказать, что нет исходной точки, непонятно, где именно Сметанин вошел в тайгу?
— Так точно! — Гагаров даже растерялся: старший лейтенант словно бы прочитал его мысли, хотя понять, о чем думает помощник, было несложно — у него все было написано на лице, Гагаров еще не научился скрывать свои мысли.
— Все верно, не может быть, чтобы никто не засек, как он входил в тайгу, обязательно кто-нибудь заметил. Какой-нибудь сопливый клоп, собиравший чернику, либо пьяный дед, объевшийся мухоморов. Завтра мы будем это знать. Могу поспорить на бутылку водки.
— Водку я не пью, — покраснев, заявил Гагаров.
— Ишь ты, какой уверенный в себе гражданин — водку он не пьет. Ты чего — заранее обговариваешь выигрыш? А если шампанское?
— Шампанское я пью.
— Тогда по рукам!
Ударили по рукам. Шампанское Гагаров проиграл — утром Шайдуков указал на карте место, где Сметанин вместе со своей возлюбленной вошел в тайгу.
— Сведения верные? — Гагаров покрутил шеей, словно бы на кадык ему давил тугой воротник.
— Абсолютно верные. Нашлись три свидетеля. Еремеев — водитель колхозного грузовика, охотник Лепяев и, как всегда, один божий одуванчик — старушка Серебрянникова, бывшая монахиня. Ходила в лес за целебными травами.
Взгляд Гагаров сделался восхищенным — шеф его, оказывается, был неплохим детективом. Чтобы замаскировать свое восхищение, Гагаров с платком залез под очки — вроде бы захотел протереть стекла, лицо его сделалось совсем юным, мальчишеским, как у школяра. Старший лейтенант расстелил на столе знакомую карту, карандашом постучал по трем станциям и трем взгоркам.
— Сюда им идти не резон, — объяснил он Гагарову, — они не пройдут, как коричневые в Испании. Но пассаран! Болота, пади и горы. А вот тут могут объявиться, — Шайдуков отметил три станции и один железнодорожный подъем, обвел из торцом карандаша, — но это еще надо доказать. И мне самому, и тебе тоже… — Шайдуков замурлыкал под нос песенку.
— А как будете доказывать? — поинтересовался Гагаров.
— Дело это нехитрое. Главное — линейка, хорошо заточенный карандаш и немного активно работающего серого вещества. Несколько простых манипуляций — и засохшие хлебные крошки превратятся в пышный пирог. — Шайдуков склонился над картой, почесал себе подбородок. — Значится, так… значится, так… — он провел на карте тонкую неровную нитку, — вот так или примерно так чапают сейчас по тайге наши Шерочка с Машерочкой. В лес они вошли вот тут, — Шайдуков обвел карандашом начало нитки, — а направляются вот сюда. Согласен?
— Согласен!
— А тут вот, на этом вот месте, — Шайдуков нарисовал на карте легкий, едва видимый овал, пачкать казенную бумагу он не решался, — у них будет развилка, дальше пойдут два пути — к станции Чемоданово либо к Самоедовке, к разъезду, — старший лейтенант постучал торцом карандаша по столу, — а вот какой из них они выберут — не знаю. Надо будет покумекать.
— Кумекать — это всегда было в почете.
— Вот и покумекай, парень. Мозги только набок не сверни. — Шайдуков промурлыкал под нос что-то непонятное и неожиданно произнес виновато: — Извини! Чемоданово — это людная станция, где останавливаются почти все поезда, кипит жизнь, а Самоедовка — безлюдный разъезд, почти пустой, если там остановится пригородный поезд — уже хорошо, скорые же, по-моему, никогда не останавливаются. После войны как-то раз, правда, остановился один шальной скорый, из международного вагона вынули труп и сдали под расписку стрелочнику — так об этом случае до сих пор помнят.
— Что, убили кого-то?
— Не понял!
— Ну труп… Из международного вагона.
— Нет. Сам умер. Труп умер сам. — Шайдуков рассмеялся невесело, потом, обрезая в себе всякие грустные мысли, вновь замурлыкал что-то себе под нос. — Где же все-таки эта парочка появится: на людной станции или безлюдном разъезде?
— По-моему, на людной станции. Там затеряться проще.
— Неверно, Гагаров!
— Тогда на безлюдном полустанке.
— Тоже неверно.
— Неверно? — Полные детские щеки помощника сделались красными, глаза под стеклами очков заморгали обиженно. — Это что, шутка?
— Нет, не шутка. Сметанин должен объявиться вот здесь, — Шайдуков поставил карандашом точку на змеистой линии, обозначавшей железную дорогу, — сюда он нацелится. Это удобное место. И поворот тут крутой, и бабок, собирающих ягоды, мало, и станция недалеко. Вот тут мы с тобой, Гагаров, имеем шанс повидаться с ним. Теперь давай прикинем по времени, когда он должен появиться здесь. Та-ак. — Лицо у Шайдукова неожиданно сделалось застенчивым, хотя трудно представить себе застенчивым медведя, на губах появилась улыбка — тоже застенчивая, словно бы Шайдуков, как бабка-прорицательница, способная обозревать огромные пространства и находить в сене иголку, стремился обнаружить сейчас две живые точки в таежной несмети, но ничего, никого не находил, губы у него дрогнули, сжались, прописавшаяся было на его лице улыбка исчезла. — По тайге они должны идти не менее трех дней, — старший лейтенант загнул на правой руке три пальца, — плюс еще один день — на приведение себя в порядок, разведку и отдых… Итого четыре дня.
— Целый день на стирку двух носовых платков — не много ли?
— Нет, не много, — убежденно произнес Шайдуков, — я людей типа Сметанина знаю хорошо… И еще, — Шайдуков загнул последний палец, пятый, — скорее всего, они появятся здесь вечером в пятницу.
У шайдуковского напарника щеки вновь сделались красными, парнем овладели сложные чувства — с одной стороны, он восхищался своим шефом, а с другой — сомневался: вдруг они попадут в нехитрую ловушку, в которую уже попадали, пытаясь взять Сметанина в потайной квартире — тот отбился от них обычной заморской брызгалкой. Как от моли. Побрызгал чуть — моль легла на пол копытами вверх. Правда, слышал Гагаров, некоторые умельцы этими простенькими спреями даже от автоматов отбиваются, но для этого надо быть фокусником не меньшим, чем Вольф Мессинг. Если они с Шайдуковым снова попадут в ловушку, то позора им не избежать. Один лишь путь у них тогда будет — переквалифицироваться в управдомы. А с другой стороны, Шайдуков — старший, не верить ему тоже нельзя. Шампанское же он выспорил? Выспорил.
— Так что чисти пистолеты, — сказал Шайдуков, — свой и мой. Может быть, придется стрелять.
— В воздушное пространство? — заранее пугаясь того, что придется стрелять по человеку, спросил Гагаров.
— Почему? По движущейся цели тоже может быть, — спокойно проговорил Шайдуков. — Если клиент вздумает что-нибудь отчудить — начнем стрелять. Ловить ртом мух, как в прошлый раз, не будем. Хватит!
Шайдуков недаром предупреждал своего подопечного, он словно бы что-то чувствовал, ощущал опасность, когда ее еще не было, хотя в городе, при попытке задержать Сметанина, дал маху. Когда Шайдуков начинал думать об этом, у него в голове возникала острая боль, а в горле рождались холодные писклявые пузырьки, они медленно поднимались вверх, выкатывались в рот, словно шарики, и с писком лопались, правая рука сама по себе сжималась в кулак. М-да, попадись ему сейчас этот писаный небесный красавчик.
А писаный красавчик двигался в эту минуту по тайге и чувствовал себя довольно вольно, комары одолеть его не сумели, Сметанин успешно их отгонял, иногда ради интереса делал взмах рукой, и, когда разжимал кулак, в нем оказывалось четыре-пять штук долгоногих, долгоносых, мясистых и голенастых, словно инкубаторские цыплята, комаров. Без нужды в тайгу ходить, конечно, не стоит, Сметанин жалел, что у него нет ружья, было бы ружье — была бы и дичь, на нитяную скрутку можно было бы натягать из ручьев ленков и хариусов, но не было крючков — в тайге он оказался неподготовленным.
И Раиса тоже оказалась неподготовленной, она хоть и местная была, а тайга не принимала ее, комары были готовы обгрызть ее до мяса, как собаки, земля на ходу кренилась, и она, хватаясь рукой за Сметанина, летела невесть куда… Не знала Раиса и местных лесных секретов, не умела варить суп без воды, стирать без мыла, лечить без лекарств, и в Сметанине порою поднималось глухое раздражение — ну что за неумелая женщина!
Раздражение он давил в себе, старался загнать внутрь — пройдет еще немного времени, и Раиса привыкнет к тайге, хотя оставаться здесь он не намерен. Цель его Шайдуков высчитал точно: Сметанину важно было добраться до одного из больших далеких городов и раствориться в нем.
Идти было тяжело, ноги быстро делались деревянными, чужими, совсем не гнулись, глаза выедал пот, кожа от соли покрывалась мелкими трещинами, сердце сидело в ушах и оглушало своим боем, не затихало ни на миг, Сметанину иногда до крика хотелось, чтобы оно затихло, но увы…
Слепило солнце, оно сваливалось огромной копной прямо на голову, рождало в висках тяжелый звон, перехватывало дыхание; иногда на небе вместо одного солнца оказывалось четыре, пять — пять светил занимали все небо целиком, не оставляя ни одного свободного места, и тогда Сметанину чудилось, что он сходит с ума. Единственное, что помогало бороться с таким солнцем, с пятью раскаленными дисками, был отдых, и тогда Сметанин объявлял обессилевшей, но упрямо тянувшейся за ним Раисе:
— Привал!
Он первым валился ничком на землю, раскидывал крестом руки, стараясь выровнять дыхание и утишить грохот, стоявший в ушах, стискивал зубы от усталости и удивлялся, почему же выдохшаяся Раиса медлит, не падает так же ниц, старается обиходить себя и лишь потом найти место помягче… Привалы были короткими, Сметанин быстро приходил в себя, ноги, которые только что отказывались повиноваться, обретали прежнюю силу, звон, застрявший в ушах, исчезал, и Сметанин приподнимался на земле:
— Ну как, Рая, очень устала?
— Надо идти дальше, — неизменно отзывалась она.
— Потерпи, потерпи чуток, — просил Сметанин, стараясь, чтобы голос его звучал как можно ласковее, сводил брови в одну линию, вспоминая, как он раздражался совсем недавно, стискивал зубы, чтобы не обложить Раису матом, хотя знал, что ругань и недовольство ни к чему хорошему не приведут, — все это проходило довольно быстро. — Потерпи малость, Рая, осталось немного.
— Ладно, — согласно отзывалась Раиса, поднималась с земли. — Куда мы, собственно, идем?
— К поезду! — Сметанин наметил своей целью ту же станцию, что и Шайдуков, точнее, не саму станцию, а подходы к ней, и там, где будет удобнее, сесть на ходу в вагон пассажирского поезда либо на кондукторскую площадку товарняка, они и сядут. — Поедем в столицу нашей Родины, где нас любят и ждут.
— Ага, любят и ждут. — Раиса неверяще вздохнула.
— Напрасно не веришь, — укоризненно произнес Сметанин, — мне надо верить. Ладно?
— Ладно, — согласилась с ним Раиса, на усталом лице ее возник вопрос, Сметанин ждал этого вопроса, но Раиса смолчала и перевела разговор на другое: — Сухомятка надоела!
— Потерпи немного, доберемся до скорого поезда — будет все: и первое, и второе, и шампанское в хрустальных бокалах.
— Откуда в поезде хрусталь?
— Для особо почетных гостей в скорых поездах всегда возят.
— Мы — почетные?
— За пару четвертных любой человек, даже дворник из Хабаровска, может стать почетным.
До железной дороги оставалось совсем немного, когда Сметанин сделал очередной привал, ткнулся головой в землю, вытянул ноги и насторожился — услышал далекий шум, какой-то странный водянистый плеск, замер.
— Ты чего? — шепотом спросила его Раиса.
— Не пойму, — также шепотом отозвался он, — звук какой-то… А что за звук — не разберу никак. Будто рыба по траве ползает. — Он притиснул ухо к земле, напрягся, стараясь понять, кто шумит, человек или зверь?
— Ну что?
— Не знаю. Может, медведь рыбу ловит? Знаешь, как он ловит ленков в ручьях?
— Знаю.
— Эх, оружие бы, — с неожиданной тоской проговорил Сметанин, — пистолетик какой-нибудь завалящий — все веселее было бы. И чего я тогда пистолет у этого дурака не взял? — Он вспомнил Шайдукова, попавшего под струю перцового газа, и невольно усмехнулся. — Очень бы нам пригодился пистолет! — Сметанин прижал к губам палец и затих.
Через полминуты он приподнялся над густой отвердевшей травой, над голубичником, огляделся. Пусто. Вроде бы никого нет, но вот до него снова донесся водянистый звук. Сметанин невольно вздрогнул.
— Ты чего?
— Без оружия нам с тобою плохо будет всегда. Без оружия нас даже муха сумеет обидеть. Если это медведь — придется бежать, если человек — тем более.
— Медведя сейчас можно не бояться, в эту пору он на людей не бросается — сытый, поскольку в лесу всего полно — ягод, грибов, рыбы.
— Хотелось бы верить, да из ста коров одна обязательно попадается кусачей. — Сметанин раздвинул перед собой траву, беззвучно прополз несколько метров. — Жди меня здесь!
Раиса обеспокоенно приподнялась, и Сметанин сделал резкий жест рукой, придавливая ее к земле. Раиса исчезла.
Сметанин потянул носом — показалось, что откуда-то пригнало душистый дымок, пропитанный чем-то мягким, вкусным, и у него мигом свело скулы — захотелось шашлыка, холодного вина, фруктов, красивых загорелых девушек, того, чем всегда был богат юг, сглотнул слюну, оглянулся — Раисы не было видно — скрылась подруга надежно. На карачках Сметанин подполз к старой кривобокой пихте и, прикрываясь стволом, глянул: что там происходит?
Ничего. Ничего и никого вроде бы не было, только широкие темные лапы елей, опускающиеся до самой травы, готовые прикрыть кого угодно, даже семейство медведей, пихтовый подлесок, родившийся из семян могучей пихты, чей ствол сейчас прикрывал Сметанина, да кусты — густые, колючие, которые незамеченными не пройти — не дадут. Сметанин почувствовал, что правый глаз у него задергался сам по себе — дерг-дерг, меленько, противно — подводили нервы и, успокаивая себя, прижал к глазу пальцы.
Запах жареного мяса сделался сильнее, и плеск воды сделался сильнее. «Совсем рядом — вода, озеро, — Сметанин невольно вздохнул, — какой-то дурак принимает ванны… Тьфу! Надо уходить».
Он хотел было беззвучно развернуться, подхватить Раису и раствориться в тайге, но что-то удержало его, он и сам не понял, что именно — то ли вкусный до одурения запах, то плеск воды, то ли еще что, — в следующий миг Сметанин увидел среди кустов зеленую куртину, украшенную, словно дорогими красными каменьями, ягодами костяники, переместился на нее, оттуда на следующую куртину.
Костяника под ногами лопалась беззвучно, растекалась по траве свежей кровью.
За мягким пихтовым подлеском проблескивало озеро — крупное, чистое, с невысокой жесткой кугой по окоему. На берегу дымился небольшой вялый костер, в котелке булькало какое-то душистое варево, но не мясное, мясом здесь, вблизи от костра, уже не пахло, пахло только вдали, и этот обман вызвал в Сметанине раздражение, котелок висел высоко над огнем, чтобы не было перегрева, недалеко аккуратной горкой была сложена одежда, увенчанная старой выгоревшей с эмблемой лесничества на околыше. Отдельно стояли тщательно вымытые и еще не просохшие кеды, — опытный лесник предпочитал передвигаться по тайге в легкой спортивной обуви; в сапогах ноги горят либо гниют, а в кедах ничего — и идти легко, и обувь насквозь продувает.
«Раз лесник, то, значит, должен с оружием ходить». — Сметанин пригнулся, покрутил головой, стараясь понять, куда же делся этот хозяин тайги? Сгорбился, стараясь сделаться ниже и неприметнее, — показалось, что лесник стоит сзади и целит в него из ружья.
«Вообще-то лесники не с ружьями, а со старыми кавалерийскими карабинами ходят», — подумал он равнодушно, оглянулся — сзади никого, никакого лохматого дяди, сжимающего цепкими лапами укороченную мосинскую трехлинейку. Лишь подрагивали потревоженные ветром макушки юных пихт. Сметанин облегченно вздохнул.
«Эти кавкарабины еще в Гражданскую войну списали из Первой конной и передали охранникам лесов». Сметанин пригнулся еще ниже и затих на несколько мгновений. Так, чтобы и дыхания его не было слышно.
В следующую секунду он увидел карабин — старый, с ободранным прикладом и тусклым облезлым стволом, висевший на обломленном еловом суку. Сердце больным стуком толкнулось в виски, в груди родилась радость, Сметанин едва сдержал себя, чтобы не броситься в тот же миг. Хорошо, что сдержался — ведь хозяин, который мог быть совсем рядом, имел шансы опередить его.
Нет, владелец никак не мог опередить Сметанина — он возился в озерке с небольшой сеткой — промышлял карасей и ротанов на уху.
— Дурак ты, мужик, — улыбнувшись, произнес Сметанин и, не таясь, неспешным шагом двинулся к ели, на которой висел карабин.
Взял оружие в руки, глянул на приклад, словно бы рассчитывал найти зарубки — свидетельства об убитых белогвардейцах, глянул на хозяина, уже засекшего присутствие чужого человека и встревоженно приподнявшегося над водой.
Был лесник лыс, с белым, словно бабья грудь теменем, всегда прикрытым фуражкой, и оттого совсем незагорелым, и коричневым, будто из огня извлеченным лицом, граница темного и белого у него проходила ровно по середине лба.
— Ты чего? — хрипло выкрикнул лесник.
— Чего-чего, — передразнил его Сметанин, — да ничего!
— Ты это, парень… Не дури! Ты положи оружие на место, — хрип лысого лесника сделался рваным, испуганным, — оно мне нужно.
Более нелепой фразы лесник не мог произнести.
— И мне нужно. — Сметанин усмехнулся и, увидев, что лесник начинает баламутить озеро, с бульканьем месит ногами дно, подгребает под себя ил, чтобы побыстрее выбраться на берег, передернул затвор. — Н-назад, мужик!
Лесник охнул, осел, погружаясь в воду по самое горло.
— Ты чего, ты чего, парень? — печеная краснота на его лице посветлела и обесцветилась, голова сделалась белой, даже уши — давленые, словно у борца, лопухи, и те сделались белыми, будто этот мужик никогда не видел солнца. — Положь оружие!
— Как бы не так! — Сметанин отступил назад, лесник, словно привязанный, потянулся за ним из озера, выполз из озера и хлопнулся на колени.
— Прошу тебя, отдай карабин, — лицо его перекосилось, съехало на один бок, набухло слезами, — ну прошу тебя, парень…
— Не надо, не проси! — жестко отрезал Сметанин.
— Меня же засудят, — лесник согнулся в поясе, хлопнул кулаком по земле, — упекут…
— Плевать!
— У меня — дети!
Вопрос философский, у всех есть дети, у Игоря тоже есть; если поковыряться, походить по следам да по бабам, с которыми он имел дело, с десяток точно наберется… Их тоже жалко. Ну и что из этого?
— Отдай, Христом Богом прошу тебя, парень… Отдай карабин! — Лесник заревел в голос, но Сметанин больше не слушал его, задом вдвинулся в кусты, порвал себе штанину — слишком уж цепкими оказались хилые прутики, — и вскоре оказался на поляне, где его поджидала Раиса.
— Уходим! Скорее!
— Ружье? — удивилась та. — Где взял ружье?
— Где взял, где взял… Купил! Знаешь такой анекдот?
Раиса со стоном поднялась — дорога доставалась ей труднее, чем Сметанину, оправила на себе помятую одежду.
— Потерпи еще денек, — смягчившись, попросил Сметанин, — максимум полтора дня, дальше будет легче. Нам только бы добраться до железной дороги.
Она покорно наклонила голову. Временами Сметанину чудилось, что он слышит сзади слезные вскрики обезоруженного лесника, и тогда он резко останавливался, оборачивался в охотничьей стойке, лицо его делалось каким-то металлическим, узким; если лесник потянется за ним, придется стрелять, иначе этот догонит их и навалится ночью, на щеках его напрягались желваки, и Раиса жалкими глазами поглядывала именно на эти желваки.
— Ты чего, Игорек?
— Слышишь что-нибудь, нет?
— А чего?
— Голоса. Люди говорят… Слышишь? Вскрики… Кричит кто-то.
— Нет, ничего не слышу, — обмирающим шепотом произносила Раиса, она боялась встречи с человеком больше Игоря, потемнела, постарела, ссохлась за какие-то два дня, сделалась не похожей на себя, но Сметанин этого не замечал — на то, чтобы разобраться в ее душе, поковыряться, понять, что к чему и сделать отбор, одно оставить, а другое вымести, требовалось время, а времени у него не было. Он спешил, да и в душевном розыске, в копании психологическом он не был мастаком и не замечал страданий своей спутницы. В спешке человек вообще мало чего замечает.
— Совсем ничего не слышишь?
— Ветер, похоже, — неуверенно проговорила шепотом Раиса, — ветер, когда в лесу, вообще любит бормотать, подделываться под человеческий голос, вскрикивать… Ветер, больше ничего нет.
— И шагов никаких нет?
— Ничего не слышу.
— И я не слышу. Значит, никого нет. — Игорь вздохнул облегченно. — Мы в тайге вдвоем…
— Ты же летчик, вон сколько медкомиссий прошел — счет им, наверное, потерял. У тебя же слух — стопроцентный, раз не слышишь — значит, никого нет. — Раиса огладила рукой истертое ложе карабина. — Это из-за ружья? За нами могут гнаться?
— Могут, — коротко ответил Сметанин и устремился вперед, в настороженное зеленое пространство, в опасную неизвестность — под каждым кустом могла оказаться засада, из-под каждой ветки мог высунуться ствол и пока на него не началась охота, надо было достичь железной дороги.
Жаль, патронов в карабине было мало — всего пять штук, одна обойма, когда он изымал оружие у лысого пряника, не подумал о патронах — из головы выпало, да и не до того было, но и пять штук — это пять чьих-то смертей…
И вообще неплохо было бы подстрелить какого-нибудь лопоухого олененка и вдоволь нажарить мяса, поесть супа-шурпы — консервы надоели очень, уже лезут из горла назад, хотелось свежатины, так хотелось, что слюна во рту сбивалась в неприятный твердый комок, закупоривала дыхание.
Вечером они сделали привал у тихого, с недоброй шумной водой ручья — вполне возможно, золотоносного, хотя никаких следов промысла на нем не было, — Сметанин нашел тоненькую, пробитую козьими копытами тропку, ведущую к воде, и залег около нее с карабином.
Поплевав на палец, определил, откуда тянет ветер — очень важно было, чтобы ветер уносил его дух в сторону, на тот берег ручья, — остался доволен: лег он точно. Против ветра. Как опытный охотник. Козы, когда подойдут, его не почувствуют. А вообще хорошо, если бы где-нибудь рядом оказались соленые камни. В тайге много мест, где соленые камни проступают из земли на поверхность, они словно бы выплывают из нее, с каждым годом все больше, но в размерах не увеличиваются — лесное зверье слизывает их, выкусывает зубами целые куски — звери любят соль.
А с другой стороны, что есть, то и есть, звери выходят здесь не к камням, а к воде, тропка им известна, а раз тропа ведома, то сюда они придут снова.
Первым появился лось. С шумом, с хрустом, с пугающим фиолетовым светом, брызгами выплескивающимся из глаз… Он был опытный, человека почувствовал, злобно зафыркал, захрипел, взбил копытами землю и точно бы попробовал выбить дух из незваного гостя, но почувствовал запах горелого ствола, ружейной смазки, свинца и поспешно отвернул в сторону, вломился в лес с такой силой, что по стволам деревьев только стон пошел.
Охотник перевел дух — лось, если обозлится, может даже на автомобиль пойти и перевернуть его… И перевернет запросто, проткнет рогами, изувечит, коли это будет не грузовик, а какая-нибудь негромко пукающая тихоходная легковушка; слабого же человека с ног одним плевком может сбить, опрокинуть… Как верблюд.
Минут через сорок пришли козы. Сметанин не видел их в сгустившемся предночном сумраке, только слышал, ощущал их: слишком неприметен был козий шаг, слишком неслышимым дыхание, Сметанин щурился до боли, стараясь ухватить глазами какой-нибудь промельк, движение серого в сером, но все было безуспешно, он не видел ничего. Оставалось одно — довериться слуху и стрелять на звук.
Он так и сделал и удивился, когда в воздух в отчаянном прыжке взвилась коза, пуля обожгла ее, коза захоркала по-оленьи жалобно, слезно — ну совсем как тот полоротый, у которого он увел карабин, в этот раз Сметанин увидел козу очень отчетливо, словно на экране кино, суетливо передернул затвор и, боясь опоздать с выстрелом, снова нажал на спусковой крючок.
В это же мгновение понял, что попал.
Пуля с гулким чмокающим звуком пробила козу насквозь, оставив в боку небольшое черное пятно, — Сметанин также увидел его отчетливо (ну, будто заржавевшую трехкопеечную монету у себя на ладони), коза взвизгнула, развернулась на лету, и стрелок увидел другой бок, кровянистую рвань в шкуре, из которой струей, будто вино из бурдюка, выплеснулась темная вязкая жидкость.
Коза гулко шлепнулась на тропу, взбрыкнула несколько раз ногами и затихла.
— Опля! — сорвался с губ Сметанина округлый звук, стрелок был доволен собою.
Поднявшись, он неспешно отряхнулся, оправил на себе одежду и пошел к козе…
В ту ночь они вдоволь наелись горячего свежего мяса.

Шайдуков устраивался в засаде основательно, с комфортом — и чтоб под боком мягкая травка была, и в спину не дуло, и чтобы подход к железной дороге был виден. Хитрая это штука — самому быть невидимым и неслышимым, раствориться в пространстве, сделаться травою, листом, веткой, деревом, но все остальное — видеть, слышать, засекать. Гагаров только очки протирал озадаченно и старался запомнить все, что делал Шайдуков.
— Век живи — век учись, — хлопнул его по плечу старший лейтенант, — но все равно дураком помрешь.
— Вовсе не обязательно, — резонно заметил Гагаров. — А они точно выйдут к дороге в этом месте? Ни в каком другом, а? Ни в трех километрах отсюда, ни в пяти или шести, а именно здесь?
— Точно здесь.
— Чудеса какие-то!
— Вот именно — чудеса. На постном масле.
— А если не выйдут? Проскользнут на дорогу по ту сторону станции и сядут на поезд там?
— Не должны, им на станции ни одной минуты находиться нельзя. Сметанин наверняка знает, что милиция тут сильная. Не захочет он с ней связываться, никак не захочет.
— А вдруг?
— Не надо вальсов, Гагаров. В нашем деле не должно быть никакого «вдруг». Значитца, так… Ты определяешься в скрадок в этом месте, он очень удобный, я — в семидесяти метрах отсюда. И все, больше ни звука, даже если комары каблуки у ботинок будут отгрызать. Понял?
— Слушаюсь, — по-военному воспринял приказ шефа Гагаров, — больше ни звука!
— А вообще-то насчет комаров позаботься, дело это непустячное — комары могут до хребта обгрызть. Лишний раз ладонью не хлопнешь, а он, зараза, будет сидеть на портрете, так красиво выглядящем на удостоверении личности, и грызть тебя, ни с чем не считаясь, и в первую очередь с тем, что ты такой красивый.
— У меня с собой есть мазь.
— Лучше всего — гвоздичный одеколон. Комары почему-то гвоздику, духа гвоздичного боятся… Но одеколона этого ныне днем с огнем в магазинах не найдешь. Вывелся. Мужики выпили. На бритье извели. — Шайдуков сделался что-то уж больно разговорчивым, он «плыл» перед засадой, был возбужден, и это возбуждение передалось Гагарову, тот ощущал, как по груди у него бегают неприятные, крапивно острекающие мураши, резвятся, кусаются, делают его еще беспокойнее, и Гагаров теперь боролся с собой, с мурашами, с ознобом, старался казаться спокойным, и это ему удавалось. Он сумел скрыть свои ощущения, а вот шеф не сумел. — Но на нет и суда нет, — заключил Шайдуков, — мажься мазью. Желательно погуще.
Через несколько минут квадратная поляна, расположенная недалеко от железнодорожного полотна, сделалась тихой и безлюдной. Был слышен лишь тихий рельсовый звон, сладкое, почти неземное пение Воронежского девичьего хора, доносившееся со станции, да скрипучий, похожий на звук засохшей кожи, которую пытаются развернуть, крик коростеля.
Друг друга им было видно — Шайдуков видел скрадок Гагарова, а Гагаров — скрадок Шайдукова. Страховка, в общем, имелась. Как и положено в таких случаях.
К рельсовому звону добавлялся звон комариный, мазь писклявых не отпугивала, скорее, наоборот, — комары тучей кинулись на дармовую еду, резвились как хотели, но Гагаров терпел, не шевелился в скрадке.
Надо заметить, что Шайдуков долго ходил вокруг этой поляны, прикидывая, делать тут засаду или нет, и все-таки выбрал ее — квадратную поляну с выгоревшей желтой травой и полуистлевшим мусором, на малой скорости, по ветру сбрасываемым переполненными пассажирскими поездами, — и подход к поляне был удобный, не надо преодолевать необъятные пространства, которые может взять только птица, и поворот здесь крутой, любой поезд, даже самый литерный-прелитерный, который подчиняется только Москве, сбрасывает скорость, и… Словом, когда этих «и» набралось около десятка, Шайдуков решил, что засаду надо делать именно здесь. Хотя младшему товарищу своему ничего объяснять не стал, посчитав, что не к чему тратить слова…
Тяжело прогрохотал на стыках наливной товарняк, шел он медленно, видать, заправлен был под самую закупорку, — тепловоз напрягался, рвал жилы, сипел от натуги, цистерны покорно теснились за ним, толкаясь друг в дружку, земля тряслась и гудела, воздух тоже трясся, от натуженного гула с Гагарова даже все комары ссыпались, не удержались. Шайдукова же комары не трогали совсем, он для них был свой.
Затем прошел еще один товарняк, на этот раз пустой, и звук от него был другим, и запахи другими, затем проследовал пассажирский поезд, пригородный, пахнущий семечками, потом, соляркой, нефтью и заправкой для легковушек — домой поехала смена с бензинового завода, за пассажирским проследовал скорый, — и у этого был свой звук, своя стать, из ресторанных окошек выплескивалась, словно суп, дребезжащая медь духового оркестра, — и свой запах: скорый пахнул уборной, углем и вишневым компотом, потом прошло еще несколько поездов… Гагаров потерял им счет.
Хотелось спать. Напряжение, в котором он находился, когда они готовили скрадки, стекло с него, словно вода, страхи улетучились, и если бы не комары, было бы совсем хорошо. Он боялся задремать и все-таки задремал, некоторое время находился в забытьи, — сколько конкретно времени, не определил, и испуганно встрепенулся — показалось, что над самым его ухом кто-то грохнул в колокол, Гагаров чуть не вскрикнул, но успел зажать в себе вскрик, удивился тому, что между кустами ползают белые дымные клубы, шевелятся ищуще — пока он дремал, из низин наполз туман… Гагаров подосадовал на него — ни шута же в клубах не различишь, — и в следующий миг увидел тех, кого они ждали.
Туман разрезали две плоские бестелесные тени, бесшумно продвинулись к железнодорожному полотну, замерли на несколько мгновений — видать, Сметанин хотел определиться по ночи, ее прозрачным звукам, когда все слышно очень далеко, понять, есть ли что-либо опасное, — продвинулся еще на несколько метров. Сметанин был очень осторожен, настолько осторожен, что Шайдуков даже не подозревал — ведь пилот не был ни охотником, ни следопытом, принадлежал к другой профессии, шумной и праздничной. Шайдуков удивленно покачал головой: «Во глист! Знает цену танцам!»
Он бесшумно отодвинул в сторону ветку, мешавшую ему, выставил перед собой руку с пистолетом — вспомнил, что так делают детективы в кино, а американские сыщики, те револьверы вообще держат манерно, двумя руками, — потом подумал, что стрелять-то вряд ли придется, и убрал пистолет.
Когда Сметанин с Раисой находились совсем рядом, Шайдуков негромко проговорил:
— Стой! Ни с места!
Поморщился — слишком уж красиво все получилось, как в книге про пограничника Карацупу, которую Шайдуков с удовольствием прочитал в детстве, подумал, как бы Гагаров не пальнул сдуру — ведь Сметанин явно не будет стоять на месте, метнется к гагаровскому скрадку и, предупреждая возможный бросок Сметанина, произнес на этот раз громко:
— Я же сказал — ни с места! Иначе буду стрелять!
Туман нехорошо вздрогнул, огромной бестелесной массой стронулся с места, в руках у Сметанина оказался длинный, похожий на ружье предмет. Шайдуков невольно сжался, подумал: «Откуда у него ружье? Не должно быть никакого ружья! По донесениям ружье не проходило», хотел выпрямиться, подняться над скрадком, но не успел — у Сметанина действительно оказалось оружие, и он не замедлил им воспользоваться — нажал на спусковую собачку и весь, с головы до ног, окрасился розовым пламенем.
Карабин ударил гулко, словно пушка, туман студенисто колыхнулся, Шайдуков нырнул было вниз, уходя от пули, но пуля давно уже ушла сама, унеслась в ночь, Шайдуков ее даже не слышал — пушечный грохот карабина оглушил его, в следующий миг он взнялся над кустом, будто лось, обнажился, подставляясь под второй выстрел, — собственно, о втором выстреле Шайдуков не думал, думал о другом — пока Сметанин будет передергивать затвор, надо успеть и добраться до него, сцепить пальцы на горле… Сметанин невольно шарахнулся от старшего лейтенанта, выкрикнул в туман тонко, пронзительно, будто лис, подбитый дробью:
— Уходим!
Раиса стремительно развернулась и исчезла в тумане, словно колдунья, умеющая растворяться в пространстве, в воздухе даже дырки не осталось, Сметанин метнулся вслед за ней… А Шайдуков уже пластался поверх тумана, будто птица, выставив перед собой руки и надсаженно хрипя, — участковый перекрывал Игорю дорогу, и тогда Сметанин плашмя повалился на ворох тумана, устремляясь в другую сторону, к гагаровскому скрадку, со скрипом передернул несмазанный затвор карабина и выстрелил вторично.
Пуля гулко щелкнула около самого уха Шайдукова, срезая с дерева крупный низкий сук, раскроила воздух, словно арбуз, ушла за спину; щеку, висок ожгло горячим воздухом, на фуражке старшего лейтенанта треснул металлический ободок, вставленный в верх, и участковый выругался по матушке, во весь голос, потом добавил бесполезное — все равно Сметанин его не послушается, — выплюнутое вместе с матом, слипшееся вместе с ним и прозвучавшее, будто мат:
— Стой!
Как бы не так. Сметанин нырнул под шевелящийся пласт, возникший на мгновение сбоку, по-змеиному гибко вывернул голову, снова нырнул и очутился прямо перед гагаровским скрадком. Шайдуков, засекший Игоря, болезненно охнул — ведь Гагаров не выдержит, выпрыгнет из своей люльки, а у Сметанина в карабине должно быть пять патронов, два из них он сжег, три осталось, и с этих патронов он запросто может уложить напарника.
— Гагаров, не высовывайся, — прокричал Шайдуков, — я кому сказал: не высовы… — Он споткнулся, хлебнул полный рот ночного воздуха: Гагаров поднялся над своим скрадком и встал на пути Сметанина. — Стреляй, Гагаров, стреляй, не бойся. — Шайдуков оглушил себя собственным криком, но было поздно, Сметанин опередил его напарника, снова с головы до ног окрасился розовым светом. Он попал в Гагарова, пуля отшвырнула того в кусты, на лету у него свалились очки, а из мигом ослабшей руки вывалился пистолет.
— Сволочь! — Голос у старшего лейтенанта разом сел. — Мразь! — вскинул свой «макаров», большим пальцем отвел вниз предохранительный флажок, выстрелил в Сметанина.
Но того уже не было на месте, только в тумане зияла дырка, украшенная несколькими дымными лохмотьями, которые не стояли на месте, двигались, шевелились, Шайдуков выстрелил еще раз, целя в дырку — ведь Сметанин нырнул в нее, как в берлогу, услышал свист своей пули и болезненно сморщился — не попал, вновь выкрикнул бессвязно, уже не владея собой:
— Мразь! Тебе за это вышка будет… Вышка! — Выстрелил в третий раз, надеясь вслепую попасть в Сметанина, но выстрела не последовало, пистолет пусто щелкнул у него в руке: патрон не смогла подать в ствол ослабшая пружина обоймы.
Шайдуков выругался.
Бросился к скрадку, около которого лежал Гагаров, охнул сдавленно: тот лежал безвольный, тело распустилось, обмякло, как у мертвого, ноги подогнулись, будто в них не было костей, так ноги подворачиваются только у мертвых людей, одна рука неловко подломилась, ушла под тело, и Шайдуков просипел едва слышно:
— Гагаров… Ты жив, Гагаров?
Гагаров не ответил. Он не шевелился, лицо его было плоским, темным, чужим, из уголка рта выползла медленная ленивая струйка, пролилась к ключице, и Шайдукову стало больно, как больно было, наверное, и Гагарову, ктогда в него попала пуля.
И откуда только у Сметанина оказался карабин? Наверное, пришиб кого-нибудь из служивых людей в тайге и забрал оружие, не иначе. По тайге со стволами ныне кто только не ходит! Геологи, лесники, звероводы, охотники, врачи, ищущие лекарство от энцефалита, у других людей оружия нет… Значит, Сметанин наткнулся на кого-то из этих… кто ртом любит ловить мух. Шайдуков встряхнул напарника:
— Гагаров! А, Гагаров! Ты жив?
Серая рубашка напарника набухла темным, и Шайдуков расстегнул на нем рубашку, сунул в распах платок, накрыл им рану — такую небольшую и безобидную на вид, отвел лицо в сторону: от Гагарова пахло подгорелым мясом.
— Ну, Сметанин, ну, га-ад, — пробормотал он, привстал на коленях, — берегись! Пока я не заловлю тебя — не успокоюсь. — И, сорвавшись на слезное сипение, замотал над Гагаровым головой: — Ты крепись, браток, крепись… Потерпи немного, я тебя в больницу доставлю. — Прижал ухо к груди напарника, послушал сердце — бьется ли?
Сердца не было слышно. Шайдуков в темноте нашел пистолет Гагарова, оружие оставлять было нельзя, за штатный «макаров» шкуру снимут и с Гагарова и него самого, сунул ствол в задний карман брюк.
— Держись, братуха! — попробовал подсунуться под Гагарова, взять тело половчее, получше, с первой попытки это не удалось, со второй получилось, взвалил на себя и, покачиваясь, выворачивая голову в сторону темной таежной гряды, которую не смогли скрыть волоки тумана, — там скрылся Сметанин с подругой, — и, ругаясь, моля Бога о том, чтобы Гагаров оказался жив, открыл глаза перед врачами, улыбнулся Шайдукову, поволок напарника к станции.
Он не верил, что такого крепкого полнокровного парня может сшибить какая-то жалкая свинцовая плошка, долька с фиг собачий величиной, — парень все же здоровый, отключился только от боли, от ожога — вон как сильно пахнет от него горелым мясом… Шайдуков, жалея подопечного, матерился, цеплялся руками за неувертливое тело, не давал ему сползти с его спины и снова сомневался в том, что малая пулька могла уложить такого здоровяка: слишком уж все просто, тюк — и человек готов лечь в землю, — нет, тут произошло что-то другое…
Мало видел Шайдуков, в отличие от своих коллег, мертвых людей, и порох нюхал только на охоте, когда бил белок.
— Держись, Гагаров, держись, дыши аккуратненько, сердце особо не тревожь, — просил он на ходу напарника, ему казалось, что тот очнулся, глубоко вздохнул и шевельнулся у него на загорбке, слышит шефа и улыбается, глядя сквозь пелену тумана на звезды, которые туман так же не осилил, не смог замазать грязными белилами, звезды одолели грязь, — и Шайдуков уговаривал Гагарова, просил его ещет немного потерпеть.
Когда добрался до станции, совсем выдохся, — тяжелым оказалось тело напарника, на перроне вспугнул одинокую парочку, то ли поезда ожидавшую, то ли беседовавшую о социальном происхождении нового партийного лидера Горбачева, — слишком страшный, усталый и замаранный кровью был вид старшего лейтенанта; народ пугал и пистолет, небрежно торчавший из расстегнутой кобуры, и мокрый красный след, который тянулся за этим человеком, — ногой толкнул дверь в зал ожидания и просипел:
— Дежурный!
Зал был пуст, одиноко горело окошечко кассы, Шайдуков подтащил напарника прямо к кассе и влез головой в аккуратную квадратную бойницу:
— Де-ежурный!
От него отпрянула старая очкастая кассирша, заверещала, словно побитая коза:
— Я сейчас милицию вызову. Хулиганье! Пьянь! — Она безжалостно секла Шайдукова словами. — Распустились совсем, окорота на вас нету!
Шайдуков, задыхаясь, злясь на ровесницу изобретателя Ползунова, заслуженную работницу железнодорожного транспорта, которую даже не напугал своим видом, просипел:
— Давай, бабка, зови милицию! Только скорее прошу тебя!
Тут старая задумалась, сама всунулась в оконце навстречу просителю, разглядела милицейские погоны на плечах Шайдукова и возмущенно всплеснула руками: надо же, это сама милиция хулиганит! Бабка не верила своим глазам.
— Ну, чего уставилась? — устало выдохнул Шайдуков. — Зови милицию, либо дежурного! У меня — раненый на руках.
— То-то я выстрелы слышала! — Кассирша еще раз всплеснула руками. — Пять или шесть!
— Четыре, — поправил ее Шайдуков. — Врач на станции есть?
— Нету! Врач в поселке, в шести километрах отсюда, там медицина круглосуточная.
— В Шмари, что ли? Знаю я ту больницу… Давай сюда дежурного. Срочно! Дрезину налаживать надо.
С подбитого Гагарова на деревянный пол натекла кровь, Шайдуков, не выпуская напарника, топтался беспомощно, следил, оставляя на старом линолеуме крупные красные отпечатки.
Дежурный, появившийся в зале через несколько минут по вызову кассирши, увидев кровь, побледнел, на дородном лице его проступил пот — он чуть в обморок не упал, и Шайдуков, стиснув зубы, сам едва держась на ногах, просипел:
— Дрезину! Срочно дрезину в Шмарь!
— Сей секунд, сей секунд! — манерно забормотал дежурный, засуетился, обежал кровяные следы по кругу, бочком проник в узкую железную дверь кассы — там тоже, оказывается, имелся аппарат селекторной связи, и Шайдуков слышал, как он испуганно, с подвизгом кричал в микрофон:
— Раков, срочно ставь дрезину на рельсы, в Шмарь с раненым поедешь. Дрезину пропустим между сто сорок пятым пассажирским и скорым из Хабаровска. Ты слышишь меня? Слышишь? Дрезина на ходу? Бак залит? Тогда выполняй указание!
Через семь минут, — Шайдуков хоть и был не в себе, а время засек по наручным часам, — дрезина уже шла в Шмарь, пытаясь догнать красный хвостовой фонарь пассажирского поезда № 145, и старший лейтенант, держа на коленях голову напарника, просил, когда дрезину особенно резко встряхивало на стыках, молчаливого сутулого Ракова:
— Потише, отец! Не видишь, что ли, человека везем, а не жмых в кулях! Потише, говорю!
Иногда ему казалось, что Раков слишком раскочегаривает своего железного коня и тот, того гляди, соскочит с полотна, и он повышал голос:
— Да не гони ты, мать твою! Под откос уйдем!
Раков ни на одно из высказываний Шайдукова не отозвался, только сутулился, кхекал под нос и предпочитал действовать молча, скорость сбрасывал лишь, когда красный фонарь пассажирского поезда медленно отрывался от них, хотя и не исчезал, висел в темноте неопознанным летающим объектом, кораблем, прибывшим с чужой планеты, раскачивался, и Раков вновь потихоньку добавлял газу, дрезина послушно раскочегаривалась, начинала греметь и дергаться… Раков понимал то, чего не понимал Шайдуков, находившийся в каком-то странном обмороке — старший лейтенант все видел, все слышал, говорил и хлопал глазами, ругался, плевался, но действовал не так, как действовал бы спокойный, в холодном рассудке, выдержанный человек, поэтому Раков слышал милицейского командира, но действовал по своему разумению.
Худо-бедно, а километры, отделявшие станцию от поселка Шмарь, молчаливый Раков одолел быстро, от пассажирского поезда не отстал и милицейского офицера с раненым помощником довез до места в целости и сохранности.
У Шайдукова от той поездки в памяти осталось лишь ускользающее по обе стороны полотна какое-то грязноватое липкое движение тумана, похожего на пену, туман все время вставал на пути и мешал им одолевать пространство… Еще в памяти вставали колыхающийся глаз в ночи — знак тревоги, боли, беспокойства, рев трескучего движка дрезины, металлический рельсовый гуд, от которого расшатывались и ныли зубы, тяжесть головы Гагарова, которую он бережно держал на коленях, и мокрое хлюпанье ткани… Из раны прямо на брюки Шайдукова текла кровь, свертывалась в холодец и рождала в старшем лейтенанте секущую внутреннюю жалость, в горле у него что-то поскрипывало, свистело, жилы на шее сжимало, а в глазах мутным комком взбухали слезы — он жалел Гагарова, ругал себя за опрометчивость — ну зачем он окликнул Сметанина? И почему не стрелял первым?
Надо было без всяких окриков бросаться на него, как на волка, выламывать из рук карабин, сбивать с ног на землю, а не орать театрально на манер школьника из кружка юных пограничников или плохого актера на праздничном представлении в области — вот и доорался, вот и довыкаблучивался! Но кто же мог знать, что Сметанин вооружен карабином?
Что-то дергалось на лице Шайдукова — нервы были ни к черту, виски ломило, в самое сердце словно бы был всажен гвоздь — уж лучше бы он сам словил пулю, а не Гагаров.
В больнице, опрятной и бедной, как и все сельские медучреждения, врач с чеховской бородкой, в золоченых городских очках, склонился над Гагаровым, завернул ему поочередно веки на глазах и со вздохом выпрямился:
— Ничем помочь не могу!
Тупой ужас толкнулся Шайдукову в грудь, в комнате сделалось душно.
— Как так? Помогите, доктор!
— Я же не волшебник, дорогой товарищ, я не оживляю людей. Ваш коллега мертв.
— Мертв? — Шайдукову показалось, что у него одеревянел, сделался чужим рот, а уши заложило — врача он слышал еле-еле.
— Я же сказал. — Врач подошел к рукомойнику, вода в котором была смешана с марганцовкой и лилась из носка яркой сукровичной струйкой, тщательно вымыл руки. — Стрелявший был метким человеком — пуля угодила точно в сердце. Ваш коллега умер мгновенно.
— И ничем ему уже нельзя помочь? — Шайдуков не поверил в происходящее, это не явь была, а одурь, то, что и ночью не всегда может присниться, — не верил, что Гагаров, которого он и не познал-то толком, относился к нему снисходительно, свысока, как старший к младшему, несмышленому, уже никогда не будет дышать ему в затылок, подстраховывать спину, не будет петь песни и отмечать праздники. Да он и на гулянках толком не был, девчонок не тискал, не целовал их, жизни не видел… Не успел. Этот подонок, которого Шайдуков будет теперь помнить до конца дней своих, отобрал у Гагарова жизнь, хотя не он давал ее ему.
Шайдуков качнулся пьяно в одну сторону, потом в другую — ноги его были непрочны, не держали тяжелое непослушное тело, во рту сделалось горько, он помял пальцами лицо и диковато глянул на врача, когда тот проговорил коротко:
— Нельзя!
Шайдуков немо замычал, покосился на Гагарова, лежавшего на обитой дерматином кушетке; тот быстро изменился, постарел, виски окостлявели, кожа на лбу и щеках пожелтела, стала твердой, обе руки были сжаты в кулаки, словно бы мертвый напарник и в этом состоянии был готов бороться с преступником и шагнуть навстречу пуле, густые волосы словно бы свалялись в колтун, пропитались пылью и потемнели.
Эх, Гагаров, Гагаров… Шайдуков покривился лицом, задавил жесткий, вроде бы сам по себе рождающийся в горле скрип. Врач глянул на него жалеюще, будто на маленького.
— Рад бы помочь вашему коллеге, но… — он развел руки в стороны, — здесь бессильна вся медицина мира.
— Как же так, как же так… — почти бессвязно пробормотал Шайдуков, боком, боком, словно боясь чего-то, приблизился к мертвому Гагарову, поглядел в его спокойное, странно постаревшее лицо и неожиданно понял: это не Гагаров. Кто-то другой, но не он. Шайдуков снова помял пальцами лицо, зачем-то надавил себе на кадык — движения были неосознанные, механические, не его — это действовал не он, не Шайдуков, а кто-то еще, — повторил тупо: — Как же так?
Врач вздохнул — он все понимал, на своем немолодом веку видел не один десяток смертей, — и произнес негромко:
— Надо составлять протокол и отправлять тело в морг.
Вот и все. Так просто, без излишних сложностей, очень буднично… Вместо жизни — могильный холод, неизвестность того света, существование души, которое неведомо Шайдукову. И остается ему только молить, — но не вымолить, наверное, никогда, — прощение у Гагарова, даже если старший лейтенант под землей отыщет Сметанина и перегрызет ему глотку… А потом, чтобы восторжествовала справедливость, положит рядом с напарником.
— Я под землей тебя сыщу, понял? — пробормотал он глухо, успокаиваясь и делаясь самим собою. — Понял?
Врач вопросительно глянул на старшего лейтенанта.
— Вы что-то сказали?
Устало махнув рукой — ну словно бы провел засечку между днем нынешним и днем завтрашним, — Шайдуков тяжело вздохнул:
— Нет, ничего не сказал. Давайте составлять протокол.
— Я понимаю вас, я очень хорошо понимаю, — врач просительно дотронулся до его плеча, — но сделать, поверьте, ничего не могу. Аб-со-лют-но.
— Верю. — Шайдуков вновь вздохнул тяжело, в горле у него раздался скрип — не смог удержать. — Не ругайте меня, ежели что не так. — Он замолчал, посмотрел на напарника, губы у него задрожали, Шайдуков прижал к ним пальцы, доктор, неожиданно сделавшись суетливым, растеряв прежнюю уверенность, потянулся за успокоительным, чтобы накапать старшему лейтенанту, но тот протестующе покачал головой: — Не надо!
Сжав кулак, — точно так же были сжаты кулаки у Гагарова, — он сделал резкое движение, — то ли гвоздь вколотил, то ли еще раз отделил день нынешний от дня завтрашнего, — впрочем, не важно, что это было, важно, что сейчас Шайдуков поставил на Сметанине крест, и если пустоглазая не взмахнет над ним своей косой раньше, чем над Сметаниным, то так оно и будет.
Нужно только время, чтобы найти Сметанина и встретиться с ним, а сколько конкретно времени, Шайдуков не знал.
Был полдень. Сметанин сидел с Раисой в тайге, в плоском сухом распадке, и, поглядывая на небольшую сытую птичку, сомлевшую от летнего тепла на низко опущенной березовой ветке, помешивал оскобленной тростинкой варево, побулькивающее в квадратной жестянке из-под заморской ветчины, и сокрушался:
— Как же этот гад вычислил нас? Он что, колдун, ясновидец или ему помогает космическая разведка? А, Рай? Сидят космонавты в корабле «Союз», или как он там называется, и с небес напрямую дают этому тупорылому наводку? А, Рай?
— Не знаю, — измученная Раиса нехотя шевельнулась, оглядела свою одежду, измаранную травяной зеленью и грязью, плаксиво нахмурилась.
— В городе накрыл — прямо на порог явился, тут едва ли не из-под земли вылез… Вроде бы никого не было, духом человечьим не пахло — я ведь минут тридцать сидел, все засекал, нормально все было, никаких признаков, а подошли к поезду — он тут как тут. И рыжий с ним.
— Значит, вычислили, — запоздалым этом отозвалась Раиса, вытерла рукавом лицо.
— Хорошо еще, я рыжего завалил. Иначе бы нам не уйти.
— За рыжего они с тобой расправятся, — неожиданно пообещала Раиса, — расквитаются. Вот увидишь.
— Слепой сказал — посмотрим.
— Да чего там смотреть, они же — власть. — Она потянулась к жестянке, стоявшей на костре, ладошкой зачерпнула воздух, понюхала, и горестная тень проползла у нее по лицу. Понимала Раиса, что теперь связана одной нитью со Сметаниным, до гробовой доски связана, вот ведь как. Если раньше она еще могла оборвать эту веревку, освободиться от Игорька, укатить куда-нибудь далеко, где глазастый Сметанин не нашел бы ее даже со свечками. То сейчас все — скрыться, исчезнуть бесследно ей не дано. И этот выстрел, который перечеркнул все… Будто черная молния ослепила ее, выжгла все внутри, сделала ее несчастной. Раиса всхлипнула.
— Не надо, Рая, — попросил Сметанин, — мы выберемся из этого чертова леса, обязательно выйдем, я тебе обещаю. Этот тупомордый сейчас своим корешком будет занят, не до нас ему… В третий раз он нам уже не встретится. — Сметанин покосился на карабин, хлопнул ладонью по его облезлому цевью. — Жаль, патроны кончились! Если бы были патроны — можно встретиться и в третий раз. Жа-аль, — протянул он задумчиво, соображая что-то про себя, потер шею. — Может, патронами еще удастся разжиться…
Подкинув в жаркий, без дыма и копоти костерок несколько высохших сосновых лап, Сметанин еще немного подержал жестянку на огне, потом проворно сдернул ее с пламени и замотал подпаленной рукой.
— Прошу к столу, сударыня, — пригласил он. — Угощение не хуже, чем в Большом Кремлевском дворце во время празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
— Болтун, — без всякого выражения в голосе произнесла Раиса.
— Это верно, — согласился с ней Сметанин, — с детства любил это дело. И кое-что еще, — добавил он многозначительно.
— М-м-м, — бессловесно замычала Раиса и устало качнулась на месте. — Какое все это сейчас маленькое, пустое, неприметное. — Она качнулась сильнее, на лице ее проступил пот, и Раиса проговорила мучительно, пресекающимся голосом, глянув как-то сквозь Сметанина, будто сквозь стекло: — Выжить бы!
Сметанин не ответил, обвел взглядом плоскую сухую падь, молодой соснячок, в котором они разместились, настырно подступающий к старым деревьям, по-змеиному сбрасывающим со своих стволов нездоровую шелушащуюся кору. Тонкие стволы ровных, будто бы искусственно созданных сосенок, украшали сочные прямые свечки — как знал Сметанин, съедобные, кисловатые, хорошо утоляющие жажду… Взгорбок справа зарос заячьей капустой, перезрелым папоротником-орляком, тоже съедобным, мода на орляк прикатила сюда с Дальнего Востока, Сметанину доводилось его пробовать в жареном виде; а на самой лысине взгорбка задиристо светился, подавая кому-то знак, яркий кипрей — трава сорная, невкусная, появляющаяся там, где по земле прошлась беда — пожар ли, смерч ли, либо какая-нибудь другая напасть, оставившая свой след.
Кипрей обязательно появляется в этом месте, старается прикрыть безобразие и за эту готовность помочь — ничем другим трава эта помочь не способна, — люди прощают кипрею бесполезность в хозяйстве, сорность и жесткость. Впрочем, не такой уж и бесполезный этот кипрей, из него при умелом приготовлении может получаться довольно душистый, сочного коричневого цвета чай, вкусом, конечно, далекий от настоящего чая, индийского или цейлонского, но если с сахаром, да с пряниками, то много лучше, чем обычная вода.
В некоторых местах кипрей, к слову, за способность давать коричневый, цветом схожий с хорошим чаем навар, зовут иван-чаем и никакого другого названия, кроме этого, народ там не знает.
За спиной рос папоротник, только не орляк, а какой-то другой породы, темный, таинственный, с широкими узорчатыми ветвями-опахалами, при виде которых у всякого человека обязательно что-то шевельнется в душе — папоротник этот колдовской, со своими загадками и тайной, рождающей то сладкое томление, то страх, то еще что-нибудь, обязательно обращающее мужика в ребенка, то далекую внутреннюю боль, словно бы в душу начинают стучаться предки, тревожат ее, и дух у этого папоротника могильный, с намеком: все там, дескать, будем.
Раиса словно бы мысли его подслушала, спросила устало и просто, будто речь шла о пустячной штуке:
— За что ты его убил?
— Ни за что, — не задумываясь, ответил Сметанин. Он и стрелял-то в молодого милиционера едва ли не машинально, не врубая мозгов, — надавил пальцем на спусковую собачку и послал пулю в готовно подставленную грудь… В следующее мгновение он понял, что Раиса его ответ не приняла, сощурилась колюче и добавил в свое оправдание: — Испугался я. Испугался, потому и выстрелил. Нам сейчас никак нельзя даваться милиции в руки.
— А позже можно? — слабо усмехнулась Раиса.
Сметанин не ответил. Наскоро перекусив, он достал из кармана лист бумаги — полетную простынь, невесть зачем там застрявшую, у Раисы попросил ручку — у нее как у торгового работника всегда с собой имелось что-нибудь пишущее — то дешевый шариковый прутик, то пластмассовое стило в виде пушкинского гусиного пера со вставленным в конец грифелем, то обычный карандаш, — разгладил бумагу и произнес, будто полководец перед боем:
— Та-ак. Из этого леса мы с тобой будем выбираться по науке. Как два солдата из окружения.
— Ты чего имеешь в виду?
— Карту нарисуем и будем выбираться по карте.
— Ты же сказал — по науке.
— А это одно и то же: что по карте, что по науке, главное — больше не попадаться. Что-что, а вот карту я всегда изобразить сумею… Я эти места с воздуха видел и слева и справа и еще хрен знает, с какой стороны. Не удалось сесть в поезд на станции — удастся на полустанке.
— Не убивал бы — не… — Раиса махнула рукой и замолчала. Лицо у нее — красивое, ладное, потяжелело, сделалось мужицким, неприятным. А какая, собственно, разница для Сметанина — человеком больше, человеком меньше, счет-то еще до этого милиционера был открыт. А раз открыт, то Сметанина не пощадят. Заодно не пощадят и ее.
Раиса всхлипнула.
— Не хнычь, — предупредил Сметанин, — слезами себе не поможешь. Не то средство.
Довольно быстро он нарисовал карту — ведь места эти он много раз видел с воздуха, точно нарисовал изгибы железной дороги — это было важно, обозначил станции, разъезды, даже старую водокачку с длинной гусиной шеей, подле которой поезда никогда не останавливались, обозначил — водокачку эту держали, видать, для каких-то стратегических надобностей, может, на тот случай, если снова потребуется паровозная тяга…
Едва видимым крестом он отметил на карте примерное место их теперишнего пребывания в тайге, по-мальчишески подул на бумагу, жирных меток оставлять нельзя, карты тогда хватит очень ненадолго… Сколько еще у них будет таких стоянок?
— Чем меньше — тем лучше, — глухо пробормотал он. — А ты, Рай, со слезами обращайся поаккуратнее. — Услышав, что Рая снова всхлипнула, он повысил голос: — Побереги это стратегическое сырье для будущих времен. Зря не расходуй!
Важно, очень важно было сейчас не промахнуться, не налететь снова на засаду, выйти из кольца. Конечно, на каждой станции милиции сейчас будет вдвое больше, чем в иные времена, поэтому надо будет как можно ближе выгрести к границе области и там перейти в другое «административное пространство». Для этого нужно будет сделать хороший пеший бросок. Выдержит ли его Раиса? Сметанин ощутил, как сердце в ушах отозвалось обеспокоенным стуком.
— Нас в тайге не могут обложить? — спросила Раиса, стерла с глаз слезы.
— Как?
— Как волков. С флажками.
— Для этого милиции, знаешь, сколько надо иметь?
— Поднимут охотников. Пионеров…
— Ага, октябрят с деревянными пистолетами.
— Колхозников снимут с сельхозработ.
— А горожан с заводов и фабрик, — стараясь, чтобы голос его звучал насмешливо, даже беззаботно, подхватил Сметанин, — на карту поставят судьбу пятилетки… Зато зубастый и агрессивный дяденька Волк будет изловлен, — усмехнулся Сметанин и снова углубился в карандашную карту. — Мы выплывем там, где нас никто и ждать не будет. Вот тут, — он ткнул в самый угол карты, где был нарисован косой кружок, обозначавший станцию Рязановку, — либо еще дальше, вот тут, — он ткнул карандашом за пределы карты, себе в колено, — где вообще другая область и другая власть. Милиционеры, конечно, такие же тупомордые, но фамилии у них уже другие. Мы их обманем, Рая, обязательно обманем.
Та сыро вздохнула.
— Дай бог!
— Только придется напрячься для марш-броска. Сделай ревизию продуктам, посмотри, сколько мы продержимся. В деревни, в магазины нам заходить нельзя — засекут.
— Продуктов у нас на три дня.
— Точно? Ты ведь даже в сидор не заглянула.
— А чего в него заглядывать? Я и без заглядывания все знаю… Ты ведь козлятину только варил, а я ее не только в мешок складывала, но и учитывала. Продуктов у нас ровно на три дня, больше не протянем.
— Ну, если экономно, то и пять можно продержаться.
— Если бы да кабы… Остатки мяса сгниют — жарко. Вот что нас может выручить, — она ткнула пальцами в крупные блеклые листья, — заячья капуста. Щавель есть, дикий лук, черемша будет попадаться… Но будешь ли ты есть черемшу с луком?
— Почему бы и нет?
— Не озвереешь?
— Не озверею. Но в весе малость потеряю.
— А для меня это — конец, без еды я не выдержу. Зачем я за тобою увязалась?
— А куда тебе деваться было? — раздельно, печатая каждую букву, произнес Сметанин. — А потом, Рая, давай не будем предъявлять друг к другу претензии… Не хватало нам еще с тобой поссориться. — Он хотел произнести слово «дурашка», придав ему особый щемяще-добрый оттенок, но не смог. Что-то теплое сжало ему горло — ведь Раиса из-за него вынуждена была поставить на карту все: жизнь свою, работу, быт, дом, все, что ей было дорого… М-м-м, какие все-таки немые, деревянные слова вертятся на языке, готовы выскочить изо рта, но цена им — полкопейки в базарный день, выскакивать наружу им никак нельзя. Как нельзя и размягчаться… И чему его только учили педагоги в привилегированной московской школе для особо одаренных детей? Впрочем, чего ворошить те годы, все это осталось в прошлом, возврата туда нет. Если только в мыслях, но и этот призрачный путь был ему неприятен — не хотелось возвращаться к показательному пай-мальчику, которым он был когда-то. А ведь он в свое время и преподавателей радовал, и родительский совет умилял своими пятерками… Все это ушло. — Прости меня, — давя в себе тепло, попросил он.
— За что?
— За то, что случилось, — он покрутил ладонью в воздухе, — за то, что сбил тебя с пути, за то…
— За то, что чуть не убил меня, — перебила Раиса Сметанина.
Сметанин от этих слов вскинулся было, но тут же согнулся: размашисто приложила его женщина, ударила, не жалея; впрочем, и он ее не жалел… Внутри возник злой огонь, и Сметанину захотелось высказать этой бабе все, что он думает о ней, он покрутил головой отрицательно, с трудом одолел возникшую в груди злость, засипел. Втягивая в себя воздух.
— Там, в самолете, — пояснила Раиса ему, как незрелому несмышленышу, и добавила: — Не убил и на том спасибо.
— До конца жизни буду перед тобой в долгу.
— Золотые слова. Только пустые…
Да-а, крепко бьет Раиса. Сметанин, стараясь, чтобы голос его звучал ровно, без сбоев, сухо — самое лучшее, чтобы он вообще не имел никакой окраски, — проговорил:
— Вернемся на круги своя, в нынешний день. Я хотел как лучше, а получилось как хуже. — Он помолчал немного. — Перед тобой я за все извинился… За то, что было и чего не было. Если бы из кустов на меня не попер этот недоумок в очках, расклад был бы совсем другой.
— Ты меня, Игорь, тоже извини. — В Раисе что-то перегорело, она увяла, сделалась какой-то усохшей, потеряла формы — одежда обвисла на ней, как на старухе.
— Давай еще минут пять и — конец привалу, попьем чайку с мятой да потопаем дальше, ладно? Нам надо вырваться отсюда, нам надо уйти!
С этим Раиса была согласна.
Гагарова хоронили в областном городе.
Там у него жили все родные — мать, целый выводок сестричек, отец-инвалид, не слезающий с самодельной коляски, склепанной из железной рамы, люльки и двух велосипедных колес… Шайдуков на похоронах стоял в сторонке, бледный, потный, страдающий от жары, боли и вины — все-таки он не доглядел, не просчитал ситуацию, он ее должен был прочувствовать хребтом своим, жилами, костями, сердцем, каждый заусенец вычислить и подстраховать, но он этого не сделал… Вот теперь хоть плачь, хоть кричи, да только кому он сейчас поможет своим плачем или криком?
Он опустил голову, опустил плечи, притулился к какой-то старой ограде, слушал надрывные сбивающиеся выступления… Тоскливо ему было.
Приехал генерал — начальник областного управления милиции, седой, представительный, как киноактер Всеволод Санаев, сказал о Гагарове такие слова, что женщины, находившиеся на кладбище, заплакали. Даже те заплакали, на чьих плечах находились милицейские погоны, хотя плакать им не было положено по службе.
Генерал подвел к могиле Гагарова несчастную, с сухими, до дна выгоревшими глазами мать, заставил ее первой бросить кусок земли на гроб сына, затем двое дюжих старшин подкатили к сырому глубокому распаху, на дне которого лежал узкий, обтянутый красным ситцем гроб, отца… Тот вяло зашевелил у велосипедного колеса рукой, стараясь зацепить в горсть желтой липкой земли, но силы в пальцах не было, сношенный организм подвел хозяина, отказал, и старик притиснул к лицу другую руку, приподнял угловатые плечи и задергался, затрясся, выдавливая из себя слезы вместе с последним смертным:
— Лучше бы я вместо тебя, сына, лег в гроб! Ах, сына, сына…
Начальник управления положил ему руку на плечо:
— Успокойся, отец! В милиции, к сожалению, погибают лучшие, а твой сын был лучшим из нас… — Генерал вытащил из кармана платок, вытер глаза. — Работа у нас такая, что милиционер редко доживает до старости — уходит раньше. Успокойся, прошу тебя.
Но старик не слушал седого генерала, продолжал рыдать.
Слова начальника управления родили в Шайдукове неясное раздражение, которое, в свою очередь, вызвало новый приступ тоски. «Ну что он говорит! Сказал прекрасную речь и ограничился бы этим, ан нет — потянуло товарища генерал-майора в какую-то странную философию».
Нагнувшись, генерал смял пальцами немного земли в комок, вложил в руку старика, но тот уже ничего не чувствовал, не ощущал — он утонул в своей беде. Тогда генерал сам бросил комок в могилу…
Покидая кладбище, начальник управления покосился на Шайдукова, и около генерала тут же оказался румяный майор, похожий на комсомольского вождя с красочного плаката, зашептал что-то на ухо, генерал посуровел лицом и проплыл мимо, а майор-комсомолец глянул на Шайдукова так, что тому мигом сделалось все понятно, и он еще ниже опустил голову.
«Вот и подписан приговор, вот и все, — продолжая пребывать в тоске и неведении, подумал Шайдуков, — пришла пора рассчитываться за потерю».
К наказанию он был готов — пусть с него вообще снимут погоны или отстегнут по одной звездочке, он все равно, даже если будет работать кладовщиком в колхозе, а не уполномоченным в милиции, достанет этого летуна… «Приговор подписан и лях с ним, на этом жизнь не кончается… Жалко будет только жену, Ленка будет очень сильно убиваться. По ней моя отставка врежет — не по мне, а по ней, вот ведь как!»
Шайдукова действительно отстранили от дела по поимке Сметанина, после убийства Гагарова оно вообще переходило в иной разряд, и им должны были заниматься уже не старшие лейтенанты, а солидные специалисты из области — майоры и подполковники… Как тот «румяный комсомольский вождь». Возможно, «вождь» и повел дело дальше, Шайдуков этого не знал. В районе тоже была создана группа по задержанию Сметанина. Во главе с капитаном Хомырем. Шайдуков в эту группу не вошел, ему за «просчеты по службе» понизили оклад, обещали понизить в звании, понижать в должности было уже некуда — глуше Тьмутаракани, как известно, города нет, должности ниже участкового инспектора в милиции тоже нет, а на фронте солдата дальше окопа посылать не принято — некуда, нет такого места…
Хотя зарплату Шайдукову и урезали, но портфель или, как говорят в милиции, кобуру оставили. А носить в кобуре можно было предметы по желанию — либо «макаров» с ослабленной пружиной, который был выдан Шайдукову в оружейке и записан в табельной ведомости, либо большую столовую ложку, либо свернутый в рулончик «Блокнот агитатора» уменьшенного формата, издаваемый в областном центре для повышения идейного и политического сознания трудящихся, либо кулек с семенами укропа для рассады — на выбор, словом.
Конечно, пообещали ему и с погон отстегнуть по звездочке, но в это Шайдуков верил, честно говоря, слабо, поскольку понижение офицера милиции в звании бросало тень не только на конкретного виновника, но и на районный отдел, и на все областное управление…
И все-таки бумага на понижение его, старшего лейтенанта Шайдукова, в звании, ушла наверх. Стало это ему известно, когда в районе он встретился с Хомырем.
— Ну что, лейтенант, нагородил ты дел, язви тебя под стол и под стул заодно, — проговорил Хомырь как-то очень уж сложно, непривычно для себя.
— Старший лейтенант, — машинально поправил Шайдуков.
— М-да, был старлеем, да стал леем, — Хомырь засмеялся, — лейкой огородной без носка и ручки. Все, спарывай звездочки с погон, сдавай жене на вечное хранение. Гляди, как бы вообще в младших лейтенантах не очутиться. — Смех Хомыря сделался издевательским. — Есть люди, которые за этим специально проследят. В печенках ты сидишь… У начальства. И у меня тоже. Вот тут вот. — Он попилил себя пальцем по горлу.
Впрочем, все это произошло несколько позже, а сейчас Шайдуков, мрачный, нечесаный, босой, погруженный в недобрые мысли, добиваемый тоской, сидел у себя дома в чистой половине, — дом у них с Еленой Алексеевной был поделен на две половины, белую и черную, — и ел окрошку. Жена умела готовить особую окрошку. Из домашнего кваса, квас же она готовила из простокваши, рецепт не оглашала — и правильно делала. Кто ни пробовал Еленину окрошку, тот обязательно хвалил: королевская еда!
Видя, что Шайдуков не в духе, Елена с расспросами к нему не приставала — все равно ничего не скажет.
А Шайдуков соображал, как же ему перехватить Сметанина? Голова была тяжелая, больная, будто с перепоя, хотя Шайдуков, честно говоря, не помнил, когда пил в последний раз. Где-то в начале лета, а вот когда конкретно и по какому поводу — выпало из головы совершенно.
То, что он загнал Сметанина в лес, — хорошо. В лесу летун долго не продержится — продуктов не хватит, чего-нибудь еще, и он обязательно вынырнет из дебрей, покажется на людях, постарается вновь выйти к железной дороге и сесть на поезд. Вот только где он выйдет? На этот вопрос Шайдуков и искал ответ.
Он съел окрошку, теперь машинально скреб ложкой по дну тарелки, скреб и скреб, будто ничего не видел, — подносил ложку ко рту, прикусывал край зубами и снова опускал в тарелку. Елена удивленно следила за ним, брови от недоумения слились у нее в единую изящную гусеничку. Наконец она не выдержала:
— Ты чего, друг ситный?
Шайдуков понимающе кивнул и положил ложку в тарелку. Попросил:
— Налей еще окрошки.
— Вкусно?
— А то ты не знаешь, — он поморщился — горько и муторно ему было, — только вкуса я что-то не ощущаю.
— О чем ты думаешь?
Он улыбнулся невесело.
Елена удивилась: очень уж неведомым, чужим языком заговорил ее муж.
— Где ты это вычитал? У какого писателя?
— У какого-то малоизвестного итальянца. Фамилию не помню.
— Ну и башка у тебя — всякую чушь запоминает, — Елена укоризненно покачала головой, — нет бы запомнить что-нибудь дельное…
— Память, память, память. — В Шайдукове словно бы что-то заело, иголка завязла в глубокой борозде пластинки и теперь рождала одно и то же слово. Шайдуков посмотрел на часы и неожиданно вскочил, с грохотом отодвинув от себя стул. — Отставить окрошку, жена!
Он вычислил, где должен выйти к железной дороге Сметанин. В тайге Сметанин долго не продержится, пробудет ровно столько, на сколько у него хватит продуктов. Охотиться он не мастак, зверя сейчас даже профессионалы не очень-то берут, зверь в тайге пошел очень осторожный, хитрый, с загадкой, которая не каждому ведома, а уж городскому летчику секреты звериные неведомы и вовсе… Ну убьет он одну козу, убьет две — они его все равно не спасут. Больше двух он вряд ли сумеет уложить. Да и запас патронов у него в карабине крохотный…
Сметанинского карабина Шайдуков не боялся — в конце концов, он тоже небезоружный, да и не бояться стволов в чужих руках его еще в средней школе милиции научили… Он притопнул босыми ногами по полу.
— Жена, где мои сапоги?
— Ишь, Государь Всея Руси! Мы, Николай Второй! Подать сюда Тяпкина-Ляпкина, — насмешливо проговорила Елена.
— Сапоги! — коротко, жестким тоном, который редко позволял себе в доме, потребовал Шайдуков.
Перед обедом жена унесла его извозюканные в грязи, давно не чищенные сапоги куда-то на задворки, чуть ли не на огород, чтобы вымыть их и высушить, а потом надраить ваксой, либо пусть Шайдуков сам штукатурит обувь кремом и натирает до зеркального сверка… Он любит, когда в сапоги можно смотреться. В прошлом аккуратный Шайдуков всегда так и поступал, драил сапоги до блеска — ну будто новобранец в армии… Но в армии на нем отделенный сидел верхом, заставлял наводить чистоту из-под палки, а здесь он действует добровольно.
— Быстрее! — прокричал Шайдуков, прилаживая к широкому поясу, вдетому в шлевки брюк, кобуру с пистолетом.
— Да они же сырые!
— Плевать!
— Вот сумасшедший!
Чертыхаясь — мокрая кожа на ногу не лезла, сопротивлялась, — он кое-как натянул на себя сапоги, брызнул во все стороны мокретью. Носки в сапогах мигом пропитались влагой, под ступнями противно захлюпала сырость.
Он вынесся на задворки, где под навесом стояла штатная техника, положенная всякому сельскому милиционеру — двухцилиндровый мотоцикл с прицепной люлькой, вывернул руль и задом выкатил технику из-под непромокаемой толевой крыши.
— Когда вернешься? — выскочила на крыльцо жена. Риторический вопрос, который всегда вызывал в нем раздражение — ну чего без толку спрашивать? Ведь он на своей непредсказуемо-сумасшедшей работе не принадлежит себе, работа его не имеет ни временных норм — это только нормальные люди корпят от и до, а потом идут домой, ни тех законов, по которым живут обычные люди, мещане, как их называют, а милиционер даже ночью в постели во сне или в обнимку с бабой — милиционер, он обязан думать о преступниках, всесоюзном розыске, отпечатках пальцев и уголовной картотеке, которую каждый участковый создает для самого себя, поскольку в вверенной ему территории обязательно надо знать, кто в какую сопелку сопит и какую кашу ест по утрам, — поэтому Шайдуков не ответил на глупый вопрос.
Всем телом он навалился на торчащую прямым сучком железную педаль завода и с маху запустил мотор мотоцикла.
Через минуту он уже трясся по пыльному сельскому проселку, стараясь выжать из мотоцикла побольше скоростенки, но скорость выжимать было нельзя — на ухабистой, в рытвинах и канавах дороге, разбитой колхозными тракторами, разрытой свиньями, испоганенной и разбитой, легко можно было перевернуться.
Как же он раньше не догадался, не высчитал, что Сметанин выйдет к железной дороге около Поганца, маленькой станции, находящейся на границе двух областей, — вот олух царя небесного!
Дорога вытряхивала из него всю начинку, выворачивала — только что съеденная окрошка чуть ли не из ноздрей выливалась, сердце, один раз оборвавшись, сидело теперь в глотке, тело болело, крестец был отбит о жесткое седло (сегодня оно было очень жестким, вчера таким не было), треск мотора застревал в ушах, проникал в мозг, дробил, превращая его в лапшу, губы от прикусов тоже болели.
Из-под колес с заполошным квохтаньем вылетали местные, не знакомые с правилами уличного движения куры, с визгом уносились в сторону поросята, вся живность, попадавшаяся Шайдукову по дороге, испытывала нервное потрясение: коровы после этого обязательно перестанут доиться, куры нестись, быки исполнять свои бойцовские и мужские обязанности, а индюки, собравшись в толпу, заявят о своей эмиграции на Дальний Восток. Там они образуют тихую показательную колонию, которую не станут тревожить ни люди, ни лесные звери, ни железные машины.
Главное для Шайдукова было попасть на станцию Поганец засветло, в темноте уже будет поздно, только засветло, хоть кровь из носу, — иначе Сметанин уйдет.
И как он раньше не дотумкал до очередного хода Сметанина, как же раньше не распознал его следующее движение!
В глаз на лету вкатилась какая-то мошка, высекла слезу, забила пространство туманом, но останавливаться было нельзя, всякая остановка сейчас страшила Шайдукова больше, чем пуля, выплюнутая стволом сметанинского карабина.
Он прибыл в Поганец в то самое время, которое называют «между волком и собакой», когда серый шевелящийся воздух густеет, делается вязким, в домах зажигаются огни, мир обретает трехмерность, до этого он просто был безмерным, — и в нем находится место и всякому человеку, и уютному застолью, и вечернему чаю, и очередной безликой передаче, демонстрируемой по телевизору.
Увидев медленно уплывающий в густеющее серое пространство красный фонарь, прикрепленный к хвостовому вагону товарняка, Шайдуков охнул, поразился схожести этого огня с огнем дрезины, когда они с молчуном Раковым везли мертвого Гагарова в больницу, еще на что-то надеясь, — что-то потянуло его к этому товарняку, что-то в вагонах его было… Шайдуков дал газ, устремляясь вслед за поездом.
Дорога шла параллельно железнодорожному полотну, это Шайдуков тоже брал в расчет, но долго идти так она не будет, проселок свернет вправо, чугунная колея влево, до этой вилки надо успеть прощупать весь состав, все вагоны.
Эх, притормозил бы машинист хотя бы немного, но нет, у него своя задача, график, план, скорость на каждом участке рассчитана специалистами, да и не видит машинист запыленного грязного милиционера, скачущего на своем железном коне, как индеец на мустанге, Шайдуков поддал газу, под колеса попала коряга, присыпанная пылью, тяжелый мотоцикл раскрошил ее, взбил вонючее пушистое облако, и в следующий миг участковый почувствовал, что мотоцикл взметнулся в воздух, люлька приподнялась одним боком, задрала вверх колесо — пустая она была много легче веса человека и уж тем более самого мотоцикла, Шайдуков подался вправо, наваливаясь на люльку, подумал, что милиционеров давно надо приравнять к циркачам и за вредность работы выдавать молоко.
Когда мотоцикл приземлился, Шайдуков почувствовал, что все кости у него нехорошо хрустнули, — причем удар пришелся на каждую косточку в отдельности, тело словно бы пробило электричеством. Шайдуков в очередной раз раскровянил себе нижнюю губу и прикусил язык.
В краткие опасные миги следующего прыжка, уже на лету, он достиг последнего кондукторского вагона, груженного бурым углем Кузбасса, заглянул в тамбур, увидел там старичка в железнодорожной фуражке, похожего на печеный гриб; старичок сидел на перевернутом продуктовом ящике, вольно вытянув ноги и закрыв глаза — похоже, он спал. Кондуктора товарняков могут спать в любых условиях, где угодно, даже в домне, это Шайдуков знал… Больше в открытом, продуваемом всеми ветрами тамбуре никого не было. Участковый выругался, отплюнулся в сторону кровью и погнал мотоцикл дальше.
Следующий вагон с кондукторской будкой был наливной — приземистая рыжая цистерна со стертой надписью, «засекреченная», как говорят в таких случаях досужие остряки, — в тамбуре наливного вагона никого не было.
И следующий тамбур был без начинки.
«Если летун определился в одном из вагонов, то находится он только в середине поезда, середка — самое безопасное место для таких деятелей, как он, на поворотах ни машинист, ни кондуктор середки не видят, она попадает в мертвую зону… Сметанин здесь, точно здесь, он жук тертый, рисковать не будет».
Но для очистки совести надо было проверить все вагоны, имевшие кондукторские будки, до самого тепловоза.
И точно — в середине поезда, где трепыхался из стороны в сторону на разношенных осях маленький старый вагон-двадцатитонник, Шайдуков засек светлый промельк, словно бы кто-то встревоженно выглянул из окна, понял, кто это был, и зло отплюнулся кровянистой слюной.
В груди у него родилось торжествующее сипение — есть все-таки Бог на свете, он добавил газу, прижал мотоцикл к железнодорожному полотну, пошел впритык к шпалам, почти касаясь колесами их черных смолистых торцов, вытащил из кобуры пистолет.
— Эй! — закричал Шайдуков что было силы. — Выпрыгивай из вагона, граждане, иначе буду стрелять! Выпрыгивай, кому я сказал!
На ходу он потыкал пистолетом в сторону тамбура, подумал, что если Сметанин сейчас высунет из какой-нибудь щели ствол своего карабина, то стрелять ему он не даст, опередит разбойника. Одновременно Шайдуков косил глазами на дорогу, боялся, как бы под колеса не попала очередная дубина, либо не нарисовалась яма… Если мотоцикл прыгнет еще раз, то в седле Шайдуков не удержится.
Но под колесами продолжала шуршать укатанная щебенка, мотоцикл по ней шел ровно, он приподнялся на сиденье и снова ткнул коротким дульцем «макарова» в тамбур, закричал, заводясь:
— А ну, кому я сказал, выгребайся! Стреляю!
В тамбуре неожиданно поднялся с поднятыми руками Сметанин, плоское серое лицо его было почти неразличимо в вязком вечернем воздухе, вместо лица была какая-то резиновая каша или как она там называется — гуттаперчевая? — горка каши с плоско придавленным верхом, где не было ни носа, ни губ, ни глаз, но это был Сметанин. С ним же находилась и подельница, Шайдуков ошибиться не мог.
Подельница поднялась рядом со Сметаниным.
Шайдуков показал пистолетом вниз — поезд останавливать не буду, спускайтесь, иначе стреляю, Сметанин все понял и готовно покивал головой, Шайдуков отжал мотоцикл от полотна, освобождая место для прыжка. Сметанин глянул вниз и внезапно схватился за сердце.
«Где же у него карабин? У ноги, что ли? Стоит заряженный наготове?» Момент для стрельбы Сметанин пропустил, если он сейчас вздумает пальнуть, Шайдуков тем более опередит его. Он снова повел стволом «макарова» вниз — прыгай! Сметанин опять согласно покивал головой — сейчас, мол, выпрыгну — и вдруг резко повалился спиной назад, выталкивая из тамбура Раису на обратную сторону насыпи, на левый, противоположный бок поезда, потом хищно и гибко развернулся сам и также вывалился из тамбура. Две фигуры мелькнули на той стороне насыпи, разделенные товарняком, Шайдуков выстрелил в прогал между колесами, удивился, почему же отдача не ударила в руку, в тот же миг понял, в чем дело и болезненно сморщился: на курок-то он нажал, но выстрела не последовало, ослабшая пружина обоймы опять не дослала патрон в ствол.
Выругался — столько раз просил у оружейника, чтобы дал пару новых обойм — не дает! Должны же быть у сельского мусора — извините! — запасные обоймы или нет? А если случится большая стрельба? Он чуть не ударил рукояткой пистолета по железному кожуху фары и сплюнул кровью — раскуроченная нижняя губа продолжала сочиться.
Под колесо угодил припыленный камень, мотоцикл сбило с него в сторону, руль вильнул, люльку мотануло, и Шайдуков чуть не свалился с седла. Споткнулся на ровном месте, что называется.
Резко затормозил, спрыгнул с мотоцикла, присел и, выставив перед собой пистолет, начал вглядываться в противоположную сторону полотна — что там? Сметанина с Раисой не было видно — успели оторваться, нырнули в высокую зелень.
— Ну, быстрее, быстрее! — молил Шайдуков машиниста, медлительный тепловоз, всякие сверхъестественные силы, чтобы товарняк как можно скорее протащил свои вагоны мимо него, но мольба его не доходила до адресата, колеса стучали ужасающе медленно, состав плелся еле-еле, машинист словно бы назло Шайдукову, прикрывал разбойника-летуна.
Не удержался Шайдуков, начал хлопать рукоятью «макарова» по верху фары и подгонять поезд:
— Ну! Ну! Ну!
Наконец проследовал последний вагон с рубиновым неземным огнем, окрашивающим ободранные доски старого угольного пульмана в дорогой цвет, из кондукторской конторки торчали подошвы больших стоптанных сапог — ровесник дедушки Ползунова, родоначальника отечественного паровозостроения, спал мертвецки, такой сон бывает хуже тяжелого опьянения, Шайдуков в два прыжка одолел насыпь, ухнул в яму, поросшую злой старой крапивой, пулей вылетел из нее и, разгребая руками комаров, попытался определить, куда же унесло Сметанина с Раисой?
Метров двести он бежал вслепую, натыкаясь на кусты и осклизлые коряги, проваливаясь в травянистые, сверху ровно прикрытые и потому на первый взгляд неопасные выбоины, потом остановился. Отдышался поспешно.
— Ладно, — пробормотал он, — пусть это будет промежуточная встреча. — Но и промежуточная тоже зачтется. Сейчас все засчитывается, все суммируется… Он знал теперь, куда, в какой угол метнется Сметанин. Сметанину от него не уйти. И крале его тоже не уйти, хотя она, судя по всему, ни в чем не была виновата. Хотелось бы в это верить.
Вернувшись на станцию, он по диспетчерской связи соединился со следующим железнодорожным пунктом и попросил передать в местное милицейское отделение телефонограмму. Телефонограмма была короткой. «В кондукторском тамбуре шестнадцатого вагона преступником оставлен карабин, из которого предположительно был убит сотрудник милиции Гагаров. Прошу оружие немедленно снять, составить акт и переправить в райотдел». Под телефонограммой Шайдуков поставил свою подпись.
Тот факт, что Сметанин остался без оружия и его теперь можно было брать без особой опаски, облегчения Шайдукову не принес, муторное состояние никак не проходило. Домой он вернулся в настроении хуже некуда. Жена даже побоялась с ним разговаривать: такой муж равен двум пожарам, трем наводнениям и шести переселениям из одного дома в другой.
— Ты знаешь, Рай, этот деревенский мент ведь запер нас в тайге, — пожаловался Сметанин, грея руки у костра. Ночи стали сырыми, длинными, из-под земли, откуда-то из душной мокрой глуби, поднимался нездоровый туман, просаживал до костей — когда он окутывал тайгу, влажной тяжелой ватой повисал на ветках деревьев, то не спасал даже огонь — около костра было так же сыро и прохладно, как и везде. — Запер нас и засов на двери задвинул.
— Ты лучше о еде подумай, продукты кончаются. Что есть будем?
Вытащив руки прямо из пламени — в огне держал, и ничего, — Сметанин сморщился недовольно:
— Опять я?
— А кто же еще? Федор Михайлович Достоевский? — В голосе Раисы зазвучали трескучие скандальные нотки.
«Кухня! Всюду одно и то же — кухня, кухня, кухня. — Сметанин снова сунул руки в пламя, ему казалось, что он заболевает или уже заболел, внутри — сплошной холод, один лишь холод и больше ничего. — Пахнет подгорелыми котлетами, каждый старается плюнуть в кастрюлю соседа. Ну чем, спрашивается, одна баба отличается от другой? Только тем, что умеет резвее раздвигать ноги? А так что у одной кухонное воспитание, что у другой, что у третьей — ничем иным любезные отечественные дамочки из окружающей среды не выделяются».
— Жаль, карабин в тамбуре оставили. — Сметанин зябко передернул плечами. — С другой стороны, что карабин без патронов? Обычная дубина… Но дубину можно добыть и в другом месте.
Он, похоже, говорил сам с собою, Раиса в его сторону даже головы нет повернула, Сметанина задела ее грубость, который как ни скрывает какая-нибудь красивая образованная особа, обязательно проступает наружу…
— Ладно, попробую чего-нибудь добыть и без карабина, — наваждение у Сметанина прошло, и он, словно бы вернувшись в этот мир, улыбнулся Раисе виновато и открыто, — ну будто не был только что раздражен… Подумал невольно: мужицкая доля такая, что никогда мужчина не будет прав перед женщиной — ни в доме, ни на улице, ни в тайге, с этим неравенством надо было мириться. Остается только посочувствовать мужской половине человечества, Сметанин в этом смысле был таким же, как и все.
Раиса настороженно покосилась на него — она только что видела недобрые, лишенные блеска глаза Сметанина, — ну совсем, как у мертвеца, сжим рта был холодным и каким-то синюшным, и вдруг он так резко изменился…
— Но ты тоже подсобляй мне, вступай в борьбу за урожай. — Он хотел, чтобы голос его был наполнен теплыми тонами, но ничего из этого не получилось — слишком неуютно и холодно сделалось в тайге, внутри тоже было холодно, и вообще — в лесу запахло осенью. — Помоги, пожалуйста!
— Каким образом?
— Есть же подножный корм, его здесь вдоволь, ты сама говорила… Пора черемши, лука и щавеля кончилась, но начались ягоды. Голубица, малина, морошка, костяника, княженика. Что еще? Грибы. Очень вкусная и сытная штука — грибы на вертеле, запеченные в тихом огне, когда нет пламени, а есть только сизый жар, горячие распаренные грибы, присыпанные солью — первейшая штука на всех таежных пирушках…
— Я не разбираюсь в таежных грибах… А вдруг наедимся какой-нибудь дряни? В тайге нам никакой врач не поможет, — тут Раиса сделала чисто мужской жест, типично блатной, — и как только Сметанин раньше не заметил в ней ничего блатного? Раиса потыкала себя пальцем по горлу, как ножом. — Вот что мы получим…
— Есть простой народный способ — кинуть грибы в соленую воду. Если изнанка гриба или срез ножки изменит цвет, посинеет или почернеет — такие грибы есть нельзя, а если цвет останется ровный, прежний — гриб этот съедобен.
С сомнением покачав головой, Раиса произнесла:
— Хорошо, что соль у нас есть… Хотя и немного, но есть.
— Вот и будем действовать в этом направлении.
— Ответь мне на один вопрос: мы долго еще будем сидеть взаперти вот тут, — она провела рукой вокруг себя, — в этой чертовой тайге, в комарье, в грязи? Еще не хватает клеща какого-нибудь подцепить. Энцефалитного.
— Энцефалиты опасны в мае, в июне, ты же сама знаешь, а сейчас энцефалита в тайге нет. — Сметанин старался говорить мягко, терпеливо, от недавнего раздражения не осталось даже следа; ведь если Раиса сейчас взбрыкнет и уйдет от него — это будет плохо. В одиночку она выберется из леса — скорее всего, это будет так, — и для нее в таком разе все может кончиться благополучно, из соучастниц она, скорее всего, перекочует в свидетельницы, а может быть, даже вообще в пострадавшие, а вот Сметанина утопят. Выходить из тайги надо только вдвоем. — А что касается вот этого, — он так же, как и Раиса, обвел себя рукой, — ты же видишь, в какой заднице мы сидим! Надо малость выждать. Придет время выходить — выйдем. Без потерь… Обещаю.
Метрах в пятнадцати от их стоянки вился чистый, рябой от быстроты, с которой вода сваливалась вниз, ручей — вполне возможно, золотоносный, в ручье, как засек Сметанин, водились хариусы, — но поймать хариуса было трудно, — и ленки. Ленок в здешних местах обитал отменный — мясистый и неповоротливый, тугодумный, иного ленка медведь, выловив лапой из воды, уже жует, а ленок все еще сообразить не может, что же такое с ним происходит.
У Сметанина с собою был небольшой складной нож, привезенный когда-то из Германии, нож этот специально был сделан для загородных приключений, имел двухрожковую вилку, чтобы можно было поесть культурно и кусок колбасы взять не руками, а вилкой, и нержавеющее, сработанное из золингеновской стали лезвие, и аккуратный штопорок, который был сработан так, что змеевик никогда не вылезал из пробки, не раздирал мягкую плоть и не оставлял после себя мусора — всегда в отличие от отечественных штопоров выдергивался вместе с пробкой… Все в этом ноже было сделано с толком и любовью.
Сметанин всегда носил с собою нож в заднем кармане брюк, складень этот заморский не раз выручал его по части «нарезать хлеба и колбасевича», помогал с форсом, гиканьем и хлопаньем открыть бутылку местного «плодо-овощного» вина и удивлял собутыльников тем, как рукасты гансы — умеют все-таки изготовить толковую вещь.
Он выбрал ровную, не толстую и не тонкую ольховину, чье семя явно было занесено сюда птицей, поскольку ольха поблизости не росла, срезал, ошкурил, сучок, находившийся на конце, подрубил, чтобы нож половчее лег на древко, отщипнул вилку.
Привязал нож к древку — получилась острога. Хотя вилка и не имела бородок и была не так надежна, как настоящие остроги. Но все же рыбу ею можно было добыть.
— Если повезет — поедим сегодня ухи, — проговорил Сметанин, стараясь нагнать в голос побольше мечтательных ноток.
— Не загадывай, — одернула его Раиса, — когда принесешь рыбу, тогда и поедим.
Теперь надо было решить вопрос с факелом. Без факела рыбу не взять — разбежится, едва Сметанин войдет в черный ночной ручей, а таинственный свет факела заколдует ленка, его тогда не только острогой — руками можно будет брать. Для факела нужно было отыскать узловатые смолистые ветки, желательно потолще, с застругами, в сере, сырые. Сырые будут гореть дольше.
С этим дело оказалось посложнее, чем с древком для остроги, Сметанин до крови ободрал себе руки, извозюкался в смоле, изошел матом, прежде чем нашел три подходящие ветки. Приволок их к костру, устало повалился на землю.
— Ты чего? — недобрым тоном поинтересовалась Раиса.
— Теперь будем ждать темноты.
Не нравилась ему нынешняя Раиса, стала совсем другой, не то, что в городе, на съемной квартире — что-то с ней произошло: либо нервы сдали, либо сердце, либо разрушился сцеп, позволяющий человеку держаться в собранном состоянии… Надо было возвращать Раису на исходную точку. Только вот как?
Путь был один. Сметанин немного отдохнул, потом ополоснул в воде ободранные зудящие руки и достал из кармана золотой кулон на опасно тоненькой, — вот-вот оборвется, — цепочке, украшенный блескучим прозрачным камнем, протянул Раисе.
Та мгновенно расцвела, будто пятнадцатилетняя девчонка. Ну словно бы никогда не видела таких кулонов. Проговорила неверяще, каким-то подростковым хрипловатым голосом:
— Это мне?
— Разве здесь кроме тебя есть кто-то еще?
Раиса повесила кулон на шею, достала пудреницу, в которую было врезано маленькое круглое зеркальце, глянула в него пронзительно. Восторг нарисовался на ее лице, она минут пять не могла отвести взгляд от крохотного блестящего кругляша. Еле-еле оторвалась от пудреницы. Молвила огорченно:
— Жаль, большого зеркала нет!
— Будет. В Москве все будет.
— Где она, Москва-то? До Москвы столько дол, столько гор, столько рек! — Раиса вновь поднесла пудреницу к лицу.
Так Сметанин и оставил ее у костра, среди комарья и сырости, с пудреницей у лица, спустился к ручью, попробовал рукою воду. Студеная!
«Если от Раисы вновь запахнет кухней, подгоревшей треской и гнилым чесноком — подарю еще один кулон. Рецепт хороший, проверенный. Возьмет кулон и успокоится. Отпускать ее от себя никак нельзя». Не потому нельзя, что она выдаст его милиции и наведет на след — этого Сметанин как раз не боялся, для того, чтобы накрыть его в тайге, нужна полновесная воинская часть, не менее трех сотен человек, — он боялся остаться один, сломать в тайге ногу, заболеть ангиной, воспалением легких, трясучкой, — совершенно не опасался ответить перед законом за все совершенное им, а вот этого опасался.
Ему нужна была Раиса, нужна больше, чем он ей. Раиса это чувствовала и спекулировала на слабости Сметанина, устраивала разборки, пахнущие кухней.
— Всему свое время, — пробормотал Сметанин и еще раз попробовал воду. Сейчас она показалась ему еще более студеной, чем пару минут назад. Сметанин невольно ойкнул, холод словно бы током пробил его.
Хорошо бы остаться на берегу, но с берега ленка не возьмешь — в воду придется лезть обязательно. Только вот как лезть — босиком или в ботинках? Ботинки Сметанину было жаль — заморские, знаменитой марки «саламандра», не для тайги и рыбной ловли, скорее для прогулок по Монмартру и Трафальгарской площади, и все-таки в воду придется лезть в ботинках. Иначе он останется вообще без ног.
Сметанин глянул на небо. Лезть в ручей было еще рано.
Хотя на востоке, в далекой синеве уже замерцали слабые серые точки — ранние звезды, середина небесной выси была еще чистой, ни единого пятнышка, ни темного, ни светлого, а на западе вообще был день, ночь пока даже не намечалась, а Сметанину нужна была ночь.
— Те-емная ночь, только пули свистя-ят по степи, только ветер шумит в проводах, — негромко запел он, ощутил, как к горлу начала подступать тоска, а в лицо ударил железный февральский ветер, — он вспомнил детское прошлое, почувствовал себя маленьким человеком, школяром, у которого все еще впереди, и что важно — впереди развилка, на которой надо сделать выбор… Но Игорек Сметанин его уже сделал, назад вернуться не дано.
Волшебство может совершаться только в книгах и в кино, в жизни его не бывает, в жизни в ходу совсем иные сказки, иные забавы, иные мерки и иная расплата за содеянное.
— Те-емная ночь, только пули свистя-ят… — он встрепенулся, глянул в рябую воду ручья, усмехнулся печально, — только пули свистят и больше ничего… Ничего нет. И не будет. Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
Вновь печально усмехнулся: что-то он сам с собою начал разговаривать, это плохой признак.
День долго не желал сдавать свои позиции, все пытался турнуть ночь и сомкнуться со следующим днем, но ночь была все-таки сильнее, поскольку наступала ее пора, выдавила день из тайги, оттеснила за хребты на запад, сделалось много холоднее, чем час назад, местные пичуги замолкли разом — ночь и их загнала в укрытие, деревья в сумраке огрузли, обрели таинственность, тайга стала опасной: мало ли чего может в ней произойти?
Он вернулся к костру, и Раиса вздохнула облегченно: наконец-то! Значит, она все-таки опасается дремучего здешнего леса. Закутавшись в платок, Раиса пугливо глянула в вязкую темноту деревьев: и зубастые скелеты там могут быть — сейчас как раз их время, и разные упыри с окровяненными ртами, любители выпить вечерком, в предночии пару литров свежей крови, о которых она слышала много чего от своей бабушки, и лешие, и эти самые… ну, вы понимаете, кто именно, и разные другие звери.
К костру может и медведь шагнуть из темноты, и волк на животе подгрестись — у костра она всем видна, как на ладони, сама же, беззащитная, не будет видеть никого.
— Мне пора, — сказал он, — время наступило… Рыба ждет не дождется.
— Я с тобой, — проговорила Раиса тихо.
— Пошли. Что, боишься оставаться одна?
— Боюсь.
— Пошли. Мне с тобою тоже будет веселее. Мы с тобой теперь, как два сапога — пара.
— Ага, парочка — баран и ярочка.
— Не берусь с тобою спорить, ты все равно возьмешь верх. — Сметанин когда хотел, умел быть милым, близким, таким необходимым, что для Раисы никого другого, кроме него, просто не существовало, но чаще он злил ее, выводил из себя, в ней что-то замыкалось, словно бы внутри закоротили некие биологические провода, делалось ознобно, в ушах начинал раздаваться злой звон, и она была готова схватиться за нож. Видать, в ее роду был кто-то из разбойников, хорошо знавших свое ремесло. — Женщина в споре с мужчиной всегда бывает права, — продолжил Сметанин, — спор выигрывает любой. Нет такого спора, в котором она не взяла бы верха. И аргументов-то у нее совсем немного, три всего, но зато как она ими оперирует! — Сметанин восхищенно поцокал языком.
— Как? — не выдержав, спросила Раиса.
— Она выигрывает всякий спор потому, что «да» у нее — это да — р-раз! «Нет» — это нет — два, и «да» потому что нет — три. Можешь возразить?
— Философ! — Раиса не хотела включаться в словесную игру, не было настроения, подарок Сметанина проливал свет на душу недолго — золотая безделица приелась быстро, хватило всего минут на сорок. — Пошли, философ, к ручью.
Сметанин от сизых чадящих жаром угольев запалил смолистый сук, с сожалением посмотрел на костер, на угли, — хороши для шашлыка, — проговорил словно бы для самого себя:
— Погаснет ведь!
— Ну и лях с ним, — без особого сожаления произнесла Раиса. — Пошли!
«Пустые разговоры, никчемные диалоги, — с тоской подумал Сметанин, — будто я неживой и все, что происходит — происходит не со мной. Где я, что я? Что со мной? Как мое имя, как моя фамилия?»
Свет факела раздвигал темноту, звезды над головой сделались крупнее и ярче, казалось бы — все должно быть наоборот, трескучий яркий огонь факела должен отбросить звезды в высоту, загнать в занебесье, утишить их свечение, а получилось вон что — звезды опустились ниже, сделались ярче и мягче. Это был добрый знак.
Ручей этот не был золотоносным, дно его имело много каменных проплешин, камешник гнездился лишь в ямах — галька катилась с течением из верховий, нигде не задерживалась, оседала только в выбоинах.
«Золото бывает там, где песок, камни, галька, на огородах, среди грядок, оно не водится… Или это не так?» Сметанин подивился тому, что не знает некоторых простых вещей, которые должен был бы знать. Ведь он и сам боком, не совсем праведным, тоже примостился к золоту…
Факел трещал, плевался смолистыми брызгами, свет хоть и казался ярким, но был все же не очень силен, сюда бы больше подошла карбидная шахтерская лампа, лучшее, что может иметь человек, взявший в руку острогу, но на нет и суда нет, — свет был неровным, воду пробивал с трудом, каждая выбоина на дне обретала диковинную тень, которая шевелилась, будто живая, распускала свое тело, кого-то ловила.
Первого ленка Сметанин распознал по тени — самого ленка не было видно, он слился с дном, сам сделался глинистым, осветленным, неровным, будто размятым на дне, а вот тень от него была рыбой — изящно удлиненной, зауженной к хвосту, Сметанин невольно остановился — не поверил, это рыба. Нет, это не рыба, а обманчивая игра света, прикасающегося к тени. Толкнул тень ногой, и она резво сорвалась с места, понеслась вверх по течению — был ленок и не стало его. Все ясно. Сметанин двинулся дальше.
Если встретился один ленок — встретится и другой.
Рыба в этом ручье водилась, он понял это раньше и, видать, ее было много — сделал шагов десять, стараясь загребать воду как можно тише, и увидел еще одного ленка, больше первого, но такого же неприметного, сливающегося с дном. Если бы не тень, острые глаза Сметанина не засекли бы его.
Прицелившись острожкой в пятно, в середину, он ударил. Но, видать, Сметанина обманул неровный свет, он сместил острожку немного в сторону и промахнулся.
— Ну что, есть? — прокричала с берега Раиса.
— Пока нет.
— Давай быстрее, мне страшно! И комары уже совсем заели.
— А меня просто съели.
— До костей загрызли!
— Иди к костру.
— Не-а, — донеслось с берега жалобное, — мне одной страшно!
Он нашел третьего ленка, длинного, изящно зауженного к хвосту, спаянного с собственной тенью, похожего на небольшую торпеду, застывшего в течении, ленок стоял носом к скату воды, хотя все рыбы обычно стоят головой и, чтобы не смыло, лавируют хвостами, аккуратно приподнял острогу и, прицелившись потщательнее, изгнав из себя дрожь, возможность сделать какое-нибудь неверное движение, ударил.
Попал! Ленок забился на острожке, окровянил воду, у небольшой рыбины крови оказалось, как у большой, Сметанин прожил ее посильнее ко дну и торжествующе закричал:
— Е-есть!
Оглянулся на берег. Раиса стояла метрах в двадцати от него, упершись ногой в замшелое черное бревно, едва приметная, прозрачно растворяющаяся в темноте. Сметанин нагнулся, нащупал под острогой плотное тело рыбы, загнал пальцы под жабры, чтобы ленок не выскользнул, и лишь потом дернул вверх древко, освобождая рыбу. Побрел к берегу, чтобы отдать добычу Раисе. Колючая, пробивающая до костей вода сделалась, кажется, немного теплее, — во всяком случае, было уже не столь холодно, как раньше, и это взбодрило Сметанина. Привык он, значит, притерпелся.
Минут через семь он добыл второго ленка. Радость сменилась досадой — ноги у него ничего не чувствовали, мокрая обувь (фирмы «Саламандра») бесформенно расползлась, обратившись в подобие чуней — плетенных из веревок лаптей, в которых ходили крестьяне прошлого века, — и Сметанин поспешно выскочил на берег. Туфли простудно сипели, во все дырки струйками выбрызгивала вода.
Сметанин ощупал ноги руками, до колен они ничего не чувствовали, были чужими, сами колени прощупывались еле-еле, дальше кожа была живой, реагировала на прикосновения пальцев.
— Ладно, — поняв, в чем дело, произнесла Раиса. — Двух рыб для ухи хватит.
— Я, пожалуй, попробую еще одного зацепить, — проговорил он неуверенно.
— А не заболеешь?
— Не знаю, — признался он и полез в воду, перемены в Раисе злили его, на кухонные рецидивы ведь никакая мужская душа не отзовется благодарно, запах подгорелой рыбы никому не нравится, кроме того, он понимал, что если застрянет в тайге, то отношение его к Раисе не то, чтобы трансформируется, но все-таки станет другим. Хотя и приближенным к прежнему состоянию — новое же вытечет из старого… А может произойти то, что хорошо определено старой пословицей: «От любви до ненависти — один шаг», и он возненавидит Раису.
Для того чтобы этого не было, надо снова выходить к железной дороге. Неотесанный сельский милиционер с ничего не выражающим лицом, — фамилия у него какая-то татарская, то ли Шайдаров, то ли Шиндяков, то ли Шмурдякин, Сметанин не помнил, — вызывал ощущение зубной боли, даже больше — боли, когда вместе с зубами ноет, разламывается вся челюсть, а с нею — вообще весь череп. Еще тип этот рождал злость.
Злость, замешанная на холоде, дает хороший материал. Если выпадет возможность, он с удовольствием опустит на голову этого плосколицего татарина хороший камень, а потом этот же камень положит на его могилу. В конце концов, одним татарином больше, одним меньше — все едино, на численности татарского поголовья это никак не отразится.
Да, два раза железная дорога сорвалась, два раза он получил удар кулаком под дых, — и в этом виноват пропахший коровьим навозом милиционер, но третьего раза уже не будет — Сметанин этого не допустит.
Он догадывался, что не только его неприятель с татарской фамилией расставляет ловушки, этим занимаются и другие люди, более опытные, чем сельский простачок. Сметанин совершил то, чего ему не простит вся милиция Советского Союза, вместе взятая, — убил ее сотрудника. Но у всей союзной милиции нет такого чутья, что имеется у плосколицего татарина… Ощутив озноб, Сметанин покрутил головой и скрипнул зубами: он бы голыми руками прикончил этого татарина! Встречи с милицией, сколько бы ее ни набралось, он не боялся, а вот с ним боялся.
Третий поход на железную дорогу не должен был сорваться.
Он ненавидел татарина, теперь же начинал ненавидеть и Раису. Не прежнюю Раису, которая нашла место в его душе — немного испуганную, доверчивую, словно домашний зверь, а нынешнюю — жесткую и сварливую. Хоть и боится он остаться один, а может случиться так, что он поставит на ней крест.
Душа человека сложна, похожа на бутерброд, состоящий из нескольких слоев: на хлеб намазано масло, в масло засунута сардинка, сардинка покрыта повидлом, в повидло вдавлена скибка сыра, сыр сверху зашпаклеван горчицей, к горчице приклеен блин со сметаной, в сметану влита ложка меда, на мед, сметану и блин положен большой кусок ржавой селедки и так далее. У человека бывает виден только верхний слой, да еще чуть-чуть — второй, мездра верхнего слоя, некий поддон души, а что дальше, в третьем, четвертом и пятом слоях, — не знает никто. И никому это не разобрать. Особенно, если речь идет о женщине.
Кто знает, что находится у Раисы, например, в четвертом слое? Может, там заложен некий биологический механизм, заставляющий человека быть каннибалом? Вот в следующий раз он не сумеет поймать рыбу, не завалит дикую козу — а он точно не сумеет ее завалить, не из пальца же стреляют, не добудет из-под земли кусок окорока и бутылку хорошего вина, любимого избаловавшейся на торговом изобилии Раисой, закемарит, усталый и предельно ослабший, и Раиса возьмет да придушит его, а потом прямо в одежде сунет запекаться в костер.
Тьфу, тьфу, тьфу! Приблазнится же такое! Он едва подавил в себе горький вздох, посветил факелом — смола в суке выгорела, огонь сделался блеклым, вот-вот совсем угаснет, — вгляделся в дно: не видно ли где удлиненной темной торпедки? От напряжения в глазах выступили слезы, в них замерцали колючие пятна, образовались кривые радужные полосы… Рыбы не было, и Сметанин, побродив еще немного по ручью, повернул к берегу.
— Ты не простудился? — заботливо спросила Раиса, и это проявление тепла вызвало в нем душевное щемление: как все-таки хорошо, когда о тебе кто-то беспокоится!
— Признаки малой сопливости есть, а как будет дальше — посмотрим.
На берегу, при свете второго факела, — первый, уже совсем сдохший, Сметанин швырнул в воду, — они почистили и выпотрошили ленков. У Раисы оказался припасен пучок дикого лука — сорвала днем на ходу, но не сжевала его, а решила приберечь на вечер, и вон как вышло — лук оказался очень даже к месту, она кинула его в варево. Нашлась и пара картофелин, — и очень скоро в воздухе возник вкусный, забытый дух домашней пищи.
Через двадцать пять минут уха была готова.
— Завтра сворачиваем к железной дороге, — объявил Сметанин.

Разъезд Самоедовка был назван так в честь одного отшельника, имени которого никто не знал, — он никогда никому его не сообщал и вообще ни с кем не разговаривал, — отшельник топал пешком с запада в Сибирь, по дороге захворал и слег около угольного сарая, находившегося в этом месте. Сарай, судя по всему, построили, как заначку на случай, если у паровозов новой транссибирской царской магистрали на длинном перегоне кончится уголь и вода…
Но уголь сюда не завезли, сарай оказался лишним, и сторожа, казавшегося поначалу нужным, отозвали. Сарай так и остался пустыми и незаселенным. Бродяга был нерусским — греком либо хорватом, с орлиным носом, антрацитово-черными немигающими глазами и такой жесткой, крупной щетиной на щеках, что каждую волосинку, как проволоку, можно было закручивать щипцами.
Магазинов поблизости не было, коробейников, передвижных лавок и тому подобное — тоже, грек, когда выздоровел, осел в сарае жить, утеплил его на зиму, набрал, как белка, грибов и орехов. Намастерил разных ловушек и петель, успешно промышлял, добывая зайцев, тетеревов и рябчиков, однажды в стальную петлю взял даже медведя и, изловчившись, раскроил ему голову колуном, натопил полтора ведра сала, наделал колбас и окороков — в общем, жил тем, что добывал.
А что добывал, то и ел, то и на ноги обувал, на себя надевал, денег никаких никогда не имел, да они ему и не были нужны…
Потом на том месте был определен разъезд — слишком уж длинным посчитали (в который уж раз) перегон от одной станции к другой, по дороге необходима была передышка, сарай у бродяги отобрали, но чтобы увековечить его пребывание в казенном складском помещении, назвали разъезд Самоедовкой.
К Самоедовке Сметанин с Раисой подошли в полдень — солнце висело над самой головой, воздух звенел от комариного писка, денек выдался хороший, только вряд ли он до конца выдержит характер — к вечеру, часов в пять, обязательно посмурнеет, небо подгниет с краев, прогнется, и на землю упадет дождь.
Парило, от земли исходило душное влажное тепло — она отдавала небу свои соки, влагу, мокреть, все худое и хорошее, чтобы взять свое назад чистой облачной водицей.
Поезда на разъезде не задерживались, проносились мимо, но один из пятнадцати-шестнадцати проходящих все-таки отмечался, тормозил, чтобы немного отдышаться, устало урчал своей утробой, отдыхал несколько минут, потом лязгал буферами, колесами, железной начинкой и отправлялся дальше.
— Неплохо бы сесть на этот пассажирский. — Сметанин задумчиво покусал травинку. — Товарняки сейчас проверяют особенно тщательно, — он усмехнулся, — шпионов ищут… А как быть, если их нет? На пассажирском и затеряться легче, и туалет можно занять, если нагрянут востроглазые… В общем, дорогая Рая, давай приводить себя в порядок.
Вид у них, конечно, был не тот — одежда в приставшей смоле, в прозеленях, на коленях — «багажные отделения», пузыри, лица заморенные, бледность на щеках не имела ничего общего с благородной бледностью, — словом, видок такой, что всякий пэтэушник обратит внимание и, исполненный гражданского долга, позовет милицию. Надо подправить окраску, почистить перышки, навести лоск.
Это можно сделать только здесь, а в глухом лесу, среди комарья, мокреца — мелкой черной мошки, бурундуков, клещей, оводов и прочей пакости это даже затевать не стоит. Потребности никак не совпадают с возможностями.
— Все, Рая, поиграли в ооновских наблюдателей и хватит! Оттягиваемся назад до вечера, — скомандовал Сметанин.
Раиса поджала губы, развернулась и, громко ломая на ходу сучья, треща разным мусором, пошла в лес. Совсем ошалела от избытка собственной желчи баба — кухни ей, язвительных соседей, с которыми можно отточить язык, не хватает. Сметанин с трудом подавил в себе злость.
Но если уходит одно чувство, возникает другое — свято место пусто не бывает: на смену злости явилась слезная, какая-то опустошающая жалость — ему сделалось жаль себя, жизнь свою, все на свете, даже Раису и милиционера, которого он уложил из карабина, — на что уж был человек негодной профессии, но и того стало жаль. Он прижал руку к горлу, помял пальцами маленький аккуратный кадык, хотел попросить Раису: «Ну, давай не будем ссориться», но сил на это не хватило, и он, опустив голову, побрел за ней следом, так же, как и она, не обращая внимания ни на треск под ногами, ни на сучки, цепляющиеся за одежду.
Пока шел, ему казалось, что он совсем перестал видеть, ноги едва тащили его по какому-то студенистому зеленому месиву, сливались с ним, с травой, с сучьями, сами были травой и сучьями, потом он уже не ощущал ни травы, ни сучьев, в горле словно бы сидел кляп. «Ладно, ладно… Главное — выбраться отсюда, а дальше видно будет, как быть».
— Если кто встретится здесь, давай изображать из себя влюбленных, собирающих ягоды, — сказал он и понял, насколько это предложение глупое и смешное, и, продолжая пребывать в прежнем ослеплении, обреченно махнул рукой: сказал и сказал… Плевать на то, что он сказал!
К вечеру на разъезде остановился длинный тяжелый товарняк, едва не заняв все пространство целиком, рядом с товарняком замер пассажирский, идущий на Урал, в город Свердловск. Сметанин понял, что момента удобнее этого не будет и тихо скомандовал Раисе:
— На выход! — Неспешно двинулся к поезду. Шаг его был вроде неспешным, но в ту же пору таким, что Раиса едва поспевала за ним и вскоре выдохлась:
— Погоди минуту!
Он остановился, обернулся с улыбкой. Она впервые увидела у него такую улыбку — неживую, словно бы приклеенную к лицу, и съежилась, сразу становясь маленькой, испуганно глянула на Сметанина: это был совершенно иной Сметанин, которого она никогда раньше не видела и не знала.
— Ну, выкладывай свое желание, дорогая рыбка! Выкладывай!
— Сердце обрывается… Устала.
— Ах, устала, — Сметанин сочувственно склонил голову набок, — серебряные туфельки жмут, корсет давит на желудок. — Он сжал зубы, сдерживая себя. — Парчовое платье стеснило дыхание — слишком много на нем дорогих каменьев… — Улыбка у Сметанина по-прежнему была неживой, глаза холодными, жесткими. — Сочувствую, — сказал он, но в глазах не было сочувствия.
Он цепко ухватил ее за руку, дернул, увлекая за собой, Раиса захныкала, покорно заперебирала ногами следом — что-то в ней разладилось, движения не согласовывались друг с другом, от кухонных капризов не осталось даже чада. Сметанин подавил ее волю, подчинил себе жесткостью, незнакомым холодом. Раиса поняла: если понадобится, он ее убьет. Даже задумываться не будет. Как тогда в самолете. Тогда ведь она спаслась случайно. Второго спасения, второго чуда не будет.
Лицо у Сметанина неожиданно обвяло, сделалось совсем иным, чем минуту назад, — каким-то растерянным: он подумал о Шайдукове… Два раза Шайдукову помогали неведомые татарские боги, вывели на Сметанина, но в третий раз не помогут — есть закон парности случаев, но нет закона трехкратности, — и все-таки надо оглядываться, быть осторожным.
Он обернулся — Раиса покорно тащилась следом с зареванным, каким-то обреченным выражением в глазах, горизонт был пуст, на флангах тоже не было никого, а впереди стояли два поезда.
И — никаких татар с милицейскими погонами!
— Быстрее! — резким окриком, словно плеткой, подогнал Раису Сметанин, вновь дернул за руку, и Раиса отозвалась на окрик жалобным всхлипом:
— Г-господи!
Загадочна натура женская — только что была сварливой, неуступчивой, жадной, а сейчас — сама покорность, обреченность, вызывающая гордость… Эта тактика любого мужика собьет с ног. Впрочем, и мужская натура не лучше женской, сильные мира сего также бывают загадочны и непредсказуемы.
До пассажирского поезда оставалось совсем немного, метров двадцать всего, как вдруг Сметанин увидел справа, на узком безлюдном проселке, пыльную точку. Мотоцикл!
— Рая, внимание! — предупредил Сметанин спутницу и сделал резкое движение влево, к молодому ельнику, почти вплотную подступившему к разъезду, через пару лет ельник сможет расти даже на самоедовских путях, — втянул Раису в душный смолистый полумрак.
— Что случилось? — прерывистым шепотом спросила Раиса.
— Посадка на поезд отменяется.
— Чего так?
— А вон, смотри! Тот самый мент едет.
— Господи! — прошептала Раиса, глядя, как к разъезду подруливает запыленный Шайдуков в железном дорожном горшке с надписью «ГАИ», надетом на голову. — Он нас окончательно добьет!
Губы у Сметанина побелели, стали сухими, злыми.
— Ему либо бог, либо черт помогает. — Сметанин бессильно вздохнул. А ведь так оно и есть — в трех разных местах они выходили к дороге и в трех разных местах, отделенных друг от друга десятками километров, обязательно оказывался этот человек. Ну кто его наводит на Сметанина? Радары, космические силы, ангелы небесные, цыганки из кочевого табора, деревенские ворожеи? Сметанин нащупал в кармане газовый баллончик.
Шайдуков неспешно слез с мотоцикла, снял с головы белый железный шлем, бросил его в коляску, под чехол, из коляски достал фуражку, пригладил волосы, чтобы над ушами ничего не топорщилось, способные придать образцовому милиционеру вид нетрезвого бурсака, — медленно двинулся вдоль пассажирского поезда. На гигантский товарняк, в котором для зайцев было много места, он не обращал никакого внимания.
«Вот ведь чутье! Как у сторожевой собаки, — запоздало изумился Сметанин. — Угадал, что мы будем садиться не в товарняк, а в пассажирский. Ну кто его навел на это, кто?»
Что делать дальше, Сметанин не знал — этот деревенский милиционер был непредсказуем, не подчинялся логике, его невозможно было просчитать, — наверное, он не был человеком, был кем-то еще, кровь в нем текла совсем иная, чем в других людях. Во всяком случае, посадка пока отменялась. Но и уходить назад, в тайгу тоже было нельзя — татарин может вспрыгнуть на свой примус и ускакать, и тогда семафор снова зажжет им свой зеленый свет.
А если он не ускачет, а направится сюда, в ельник? Сметанин сжал в руке газовый баллончик: если направится, то будет достойно встречен. Важно только внезапно произнести: «Здравствуйте!»
У двух вагонов Шайдуков задержался, переговорил с проводниками, на несколько вагонов вообще не обратил внимания, а вот один удостоил особой чести — неспешно забрался в него и утянул с собой проводника.
У Сметанина гулко застучало сердце: самое милое дело — одолеть сейчас немногие метры, отделяющие ельник от поезда, и сесть в вагон, уже проверенный Шайдуковым… А если проводник стукнет или поведет в сторону бровью: у меня, мол, незваные пассажиры?
Но, с другой стороны, Сметанин полагал, что проводники не любят милицию так же, как и он, у них для этого есть все основания.
А если хитрый татарин решил сделать обманное движение: знает, что Сметанин с подружкой сидит в ельнике и теперь выманивает его?
Тоже вряд ли. У милиционера на поясе болтается тяжелая кобура, восемь патронов в обойме, загнанной в рукоять «макарова», и еще восемь сидят в запасной обойме, забитой в кожаный кармашек кобуры — итого шестнадцать. Сметанин сам получал такой пистолет с набором патронов, когда летал в пограничные районы, по-ковбойски похлопывал себя по бедру и подмигивал Агееву: ну как тебе нравится вооруженный наездник?
И на закуску — самое простое: Шайдуков ничего не знает, здесь он оказался случайно, поскольку кто-то стукнул в райотдел — в вагоне номер восемь пассажирского тихохода торгуют водкой, и татарин приехал сюда с проверкой. Закончит осмотр, водку не найдет и, успокоенный, выпрыгнет из вагона… Сметанин сглотнул что-то горькое, клейкое, будто размочаленный кусок сигареты в плохой обертке попал ему в рот.
Если бы Шайдуков знал, что Сметанин находится здесь, то действовал бы он совсем не так. А если действия участкового являются частью какой-то сложной разработки, формулой, рожденной толковыми стратегами или умными тактиками? Но тогда Сметанин ничего не смыслит в колбасных изделиях и ест их вместе с оболочкой…
— Чего он там ищет? — хриплым шепотом спросила Раиса. От боязни ее немного потряхивало, кожа на лице сделалась восковой, бледность стала старческой, и Сметанин, не оборачиваясь, мягко погладил ее по плечу ладонью.
— Успокойся. Потерпи немного — скоро все кончится.
— Что он потерял в вагоне?
— Не знаю. Может, зарплату, может, звездочки с погон, — глухо проговорил Сметанин. — Не знаю.
Ох, как в точку попал Сметанин, сам того не ведая, угодил в десятку: Шайдукову и зарплату понизили, и по одной звездочке с погон сняли — вернулся он в прежнее, как и после окончания средней школы милиции звание. Раз не повезло ему сейчас, то не повезет и дальше — в лейтенантском звании Шайдуков и умрет. И вообще что-то не слышал Сметанин, чтобы сельские участковые носили, например, майорские погоны. Или вели себя, как артист Михаил Жаров в фильме «Деревенский детектив». Клюква все это, обычная развесистая клюква, растущая на трамвайных путях.
На ветках этой клюквы любят отдыхать медведи. Соберутся медведи в круг — посудачить, обсудить последние новости, выберут ветку потолще, сядут на нее рядком, свесят ноги… Сидят, болтают, в ушах ковыряются, трамваям ездить мешают, дезорганизуют дорожное движение. Могут кому-нибудь по заду ногой съездить.
Деревенский милиционер — это несчастный колхозник, живущий хуже всех в своем селе… Это сейчас хоть немного укрепили сельских детективов — денег малость добавили, да вместо деревянных пугачей выдали «макаровы», техникой кое-какой снабдили, — Шайдукова, например, армейским мотоциклом. А в остальном как был деревенский милиционер несчастным человеком, мусором, снегирем, лягавым, ментярой, так таковым и остался.
— Он нас не видит? — спросила Раиса.
— Успокойся, не видит. Если бы видел, то… — Сметанин не договорил, усмехнулся жестко, представив себе, что было бы, если б татарин увидел их. Сдул дураковатого комара, усевшегося ему прямо на нос, — совсем не жалеет свою жизнь писклявоголосый.
Шайдуков выбрался из вагона, постоял немного около ступенек, поговорил с дородным папашей в форменном путейском картузе — наверное, бригадиром проводников, глянул в одну сторону поезда, потом в другую и отошел к низкому, ради проформы сколоченному заборчику, сел на него.
Тепловоз свистнул разбойно, будто бы выплюнул что-то из себя, народ, высыпавший наружу глотнуть свежего воздуха и полюбоваться живописными лесными видами Самоедовки, повалил в вагоны, тепловоз свистнул вторично и стронул состав с места.
— Представление окончено, — сказал Сметанин.
— Что будет дальше?
— За пассажирским уйдет товарняк, татарин сядет на свою мотоциклетку и тоже укатит. Наступит антракт.
— А после антракта?
— После антракта на сцену выйдем мы.
Пассажирский исчез быстро — мощный тепловоз свистнул еще раз на прощание и уволок вагоны в тайгу, словно уральского «пятьсот-веселого» здесь и не было, грузовой помедлил немного, выжидая, когда красный свет сменится на зеленый, и тоже укатил в затуманенные дали, оглашая пространство железным стуком колес, и Шайдуков остался на крохотном перроне один.
Достав из кармана сигарету, он попыхтел немного дымом, несколько минут посидел на заборчике, слушая тишину, потом взгромоздился на мотоцикл и, с силой долбанув каблуком по педали завода, оживил технику. Все он делал вдумчиво, медлительно, словно бы рассчитывал свои движения, проверял их на себе самом и только потом приступал к исполнению. Нахлобучил на голову белый форменный горшок, послал в пространство искусственный спутник земли — недокуренную сигарету — и тоже укатил. Пыль кудрявым столбом унеслась за ним следом.
В сторону ельника Шайдуков даже головы не повернул. Значит, не почувствовал, что в нем находятся люди, которых он ищет. Милицейский радар подвел его, деревенская колдунья загуляла, лесная сорока, знающая, кто куда направляется, до обморока наелась червяков и отключилась. Сметанин повеселел.
— Ну что, пора? — шепотом спросила Раиса, она теперь стала говорить только шепотом — хрипловатым и прерывистым, как после затяжного пикника.
— Погоди. Рано еще.
— Я устала, — пожаловалась Раиса.
— Знаю. Потерпи еще немного. Скоро — финиш. Видела мотоциклетку? Уехал мусор несолоно хлебавши. — В голосе Сметанина звучала гордость: он обвел-таки Шайдукова. — Ни с чем уехал! Во второй раз он вряд ли здесь появится.
Антракт закончился на следующий день. Сметанин с Раисой вышли из ельника под руку, будто влюбленная парочка, испившая чашу запрещенных радостей, — школярство все это, конечно, слишком приметная роль для молодого мужчины и молодой женщины с красивым усталым лицом, всякий увидевший их человек обязательно ухмыльнется, подергает пальцами несуществующие усы и запомнит парочку надолго — мухи ведь любят сладкое, — но Сметанин избрал именно эту роль.
Перрон на разъезде был короткий, вернее, его совсем не было, перрон заменяла земляная площадка, посыпанная свежим шлаком, а в старом почерневшем сарае один закуток был отведен для случайных пассажиров, закуток был пуст; по логике на разъезде должна быть касса, раз тут иногда с чихом и озабоченным фырканьем останавливаются поезда, но кассы не было…
Значит, деньги за проезд берут проводники, выдают какие-нибудь картонные фитюльки вместо билетов, а деньги кладут себе в карман. Закуток, так не похожий на зал ожидания, — ох, как громко звучит! — имел вторую дверь. Одна дверь выводила человека на перрон, вторая — в чистое поле. Сметанин попробовал вторую дверь — может, она не открывается? Дверь открывалась.
Пол в «зале ожидания» был черный, с ржавыми гвоздями, торчащими из досок, стены — закопченные, словно бы здесь было принято разводить костры.
«А что, вполне может быть и такое. Лютой зимой, когда мороз переваливает за пятьдесят… Тогда не только костер можно разложить на полу, но и весь сарай пустить на дрова». Сметанин посмотрел на часы — хорошо, что «сейка» у него была с батарейками, не надо каждый день заводить, свою «сейку» с механическим заводом он выменял у Агеева на эту, имеющую формулу «электроник». Агеев боялся, что если у него сядет батарейка, он ее ни в одной медвежьей берлоге не добудет, а в Москве их уже начали продавать на каждом шагу. Москва — не «дикие степи Забайкалья».
— Через пятнадцать минут будет поезд, — объявил Сметанин.
Раиса понимающе кивнула, подтянула платок к самому подбородку.
— Неужели скоро будем в городе?
— Только вот в каком? — машинально прохмыкал Сметанин, думая о чем-то своем.
— Хорошо поехать на юг. Там всегда можно снять комнату, а если есть деньги, то и квартиру со всеми удобствами. С белыми полотенцами, висящими в ванной комнате. На юге столько людей, что нас там никто никогда не найдет.
— Идею насчет юга поддерживаю, — сказал Сметанин и замолчал, продолжая думать о чем-то своем, а Раиса все говорила, говорила, — и все о юге, о хорошем вине, о свежем инжире и темных пушистых горах, которые в жару бывают совсем прозрачными, о глупых черноусых молодцах в туго обтягивающих ноги заморских портках, о винограде «изабелла», но спутник ее ничего этого не слышал. Не слышал монотонно-тоскливого голоса, не видел слез, возникших в глазах Раисы, очнулся лишь, когда до него донесся резкий боцманский свисток тепловоза.
— Поезд подходит, — сказал он.
Раиса все поняла и замолчала.
Было слышно, как тонко и многослойно гудят рельсы, звук этот, словно бы рожденный ударами металла о металл, приходил издалека, следом за ним, почти сливаясь, но все же не сливаясь, шел второй звук, также рожденный ударами, — один звук напластовывался на другой…
— Как странно поют рельсы, — удрученно проговорила Раиса.
— Что-то ты раскисла, мать, расслабилась, сделалась романтичной, словно старшая пионервожатая из школы-семилетки. Не расслабляйся, не раскисай — не молоко!
— Ну и сравнения у тебя… «Старшая пионервожатая», «молоко»… Фу!
Сметанин заметил, как у Раисы под правым глазом едва приметно дернулась и угасла жилка; трудно женщине было в тайге… Но и Сметанину было нелегко. Он погладил ее по плечу и повторил:
— Не раскисай!
Раиса всхлипнула. Сметанин, дивясь тому, что с приближением состава исчез звук — ненормальность какая-то, ничем не объяснимая игра природы, — произнес, успокаивая девушку:
— Осталось немного. Потерпи.
— Ох, как хочется поскорее выбраться отсюда… И — на юг, на юг, на юг! Солнышка хочется…
Поезд уже находился совсем близко от Самоедовки, рельсовый звук, утонувший было, возник снова, быстро огрубел, от печальной тонины его ничего не осталось, словно бы мелодия, обогнав поезд, уже унеслась на запад.
— На юге мы будем обязательно! — сказал Сметанин. — Обещание свое я выполню.
— Вряд ли, гражданин Сметанин Игорь Сергеевич, — неожиданно раздался за дверью бесстрастный, с железными нотками, будто у робота голос. Сметанин схватился рукой за карман, где прищепленный обычным пластмассовым зажимом у него находился газовый баллончик.
Он опоздал. Дверь с треском распахнулась, как и положено в таких случаях, именно с треском (это мы хорошо знаем по произведениям литературы и кино), и на пороге возник Шайдуков — мрачный, нахохлившийся, со вспухшими желваками — крупко закусил зубы гражданин начальник. Сметанин выбросил перед собой руку с газовым баллончиком, но не успел надавить на гашетку — Шайдуков оказался проворнее, ботинком выбил баллончик из сметанинской руки, баллончик, жалобно звякнув о какую-то железку, валявшуюся под ногами, откатился в сторону.
Но и себя переоценил Шайдуков — не заметил, как упруго поджался Сметанин, приоткрыл рот для каратистского выдоха — видать, тренировался в Москве в каком-то подвале, — выкинул вперед ногу, держа ее кочергой, нанес удар «ёка-кери-кикоми», — такое название слышал Шайдуков на спецкурсе. Параллельно с ногой Сметанин очень грамотно выкинул руку, которая у него служила реверсом для ноги и одновременно была ударным рычагом.
Шайдуков от нехорошего изумления замер и не успел уйти от атаки, не говоря уже о том, чтобы поставить блок, — летун с глазами невинного эльфа оказался проворным, — участковый поймал удар всем телом и услышал, как внутри у него что-то хрустнуло.
«Этот парень не один раз, а уже целых два тянет на вышку, раз так часто покушается на работников милиции», — вяло, как-то посторонне подумал Шайдуков, охнул от боли, шампуром всадившейся в него, и со свистом всосал в себя сквозь зубы воздух.
Пол качнулся под Шайдуковым, поехал куда-то в сторону, но участковый удержался на ногах и просипел, болезненно крутя головой:
— Руки вверх, Сметанин! И ты… как тебя? Горностаева, ты тоже руки вверх!
— Как бы не так, — звонко, азартно выкрикнул Сметанин, в прыжке еще раз рубанул участкового ногой. Тот в последний момент все-таки успел увернуться — нашел в себе силы, одолел ожог, оставленный шампуром, выровнял дыхание и отпрыгнул в сторону, иначе удар Сметанина, возьми тот чуть выше, развалил бы ему череп, словно перезрелую дыню.
Нога Сметанина скользнула по плечу Шайдукова, скребнула по уху и шее, распрямляясь, задержалась на мгновение, и этот краткий миг Шайдуков использовал очень удачно, ухватил ногу за лодыжку и резко задрал вверх, Сметанин закричал, переворачиваясь на ходу, повалился на спину и улетел в «зал ожидания».
— М-м-м, — замычал он, поднимаясь с пола и становясь на четвереньки.
— Больно, падла? — хрипло поинтересовался Шайдуков, сделал нетвердый шаг к Сметанину, пол под ним продолжал ехать, был участковый не в лучшей форме, но и Сметанин тоже был изрядно помят, отскочил в сторону, ища газовый баллон. Нельзя было, чтобы Сметанин завладел им, но баллончик валялся далеко от летуна. — Больно, говоришь? — снова поинтересовался Шайдуков и ослабшими трясущимися пальцами расстегнул кобуру пистолета.
Сметанин неожиданно приподнялся с четверенек, выгнул спину, будто кошка, и в следующий миг взлетел над полом, гвозданул Шайдукова ногою в пах. У того внутри что-то мокро хакнуло, и по телу вновь разлилась огненная боль. От такого удара из человека может вылететь душа. Шайдуков, так и не расстегнув кобуры, всадился спиной в дверь, выдавил ее телом наружу.
По земле покатились выдавленные черные дощечки, планки, расщепленные вставки, в прогал ворвался сияющий зеленый мир, желанный и безмятежный, и Раиса, возвращая Сметанина в этот день, невольно взвыла:
— Ты его убил!
— Молчи! — Сметанин стер кровь с ободранной скулы — здорово проехался мордой по полу. Неплохо его приложил татарин.
— Вр-решь, не убил, — покрутил, потряс головой Шайдуков. — Нас ты, падла, не задавишь.
— Задавлю! Еще как задавлю, — пообещал Сметанин, с болезненным сипением наблюдая, как Шайдуков пытается всунуться в проем… Пригодились-таки старые уроки летчику гражданской авиации. Приготовился к прыжку. Сметанин умел ловко драться ногами, хотя в ударах его не было особой силы, — а ведь некоторые специалисты, как помнил Шайдуков по милицейской школе, лупили копытами, как лошади, насмерть, а в ударах Сметанина не было «кимэ» — той высшей точки, мига, конечного движения, когда удар делается особенно опасным, ибо в него вкладывается все, что есть в человеке, вся сила, даже сила зубов… Но все же удары были вяловаты, иначе бы Шайдуков еще пять минут назад летал бы на небе среди ангелов, искал бы скамеечку, на которой можно просидеть. — Я еще у тебя пистолет отниму, — пообещал Сметанин.
— Ну-ну, попробуй. — Шайдуков сплюнул кровью. Он уже заметил опасное приготовление противника, засек, что тот находится в позиции «товсь!», остался только «пуск», и нога Сметанина снова вдавится ему в грудь… Он сделал вид, что не замечает боевой стойки летуна, — короче, продолжал подставляться и лез в дверной пролом.
Сметанин ударил, и нога его провисла в воздухе. Тело неожиданно потяжелело, сделалось неуправляемым, и он выплюнул из груди застрявший крик — показалось, что собственный голос пробкой заткнул ему глотку, нога неожиданно скользнула куда-то вверх, у Сметанина с треском лопнули штаны, и он опять полетел в угол, в котором валялся всего минуту назад.
«Только бы не повредить себе хребет, — мелькнуло в мозгу стремительное, — если задену позвоночник — тогда все. Только бы не повредить… А еще голова. Береги черепушку!» Зажав в зубах воздух, он готовился нанести последний удар татарину, завалить его, а получилось наоборот: Шайдуков вывернулся, от атаки ушел и сам нанес удар.
Удар был такой, что у Сметанина хрустнули все кости разом, изо рта чуть не вылетели передние зубы, темный неприятный «зал ожидания» неожиданно наполнился розовым сиянием — ну просто боярские палаты, а не вонючий сарай.
— Берегись, Игорь! — откуда-то издалека донесся до него неясный крик Раисы.
Из розового сияния проступило лицо Шайдукова, плоское, словно бы размазанное, искаженное яростью и болью, Сметанину сделалось страшно, он застонал, уперся ногами прямо в это лицо, с силой отбросил от себя, но Шайдуков не оторвался от Сметанина, вцепился в него обеими руками, он был готов вцепиться даже зубами, если бы достал, одежда на Игоре затрещала, куртка пошла по швам — лопнула на спине и в проймах, Сметанин снова попытался отбросить от себя милиционера, и это опять ему не удалось.
На секунду он потерял сознание, а когда очнулся, услышал, как за стенкой сарая на разъезд наполз пассажирский поезд, заскрипел железом, поехал зажатыми тормозными колодками колесами по рельсам, лязгнул суставами и остановился. Машинист у этого пассажирского тихохода был лихой… На шлаковый перрон высыпали люди, и Сметанин понял — это конец, сейчас его спеленают.
Сверху, сипя, на него наседал Шайдаков — от одного-то было отбиться трудно, а уж от добровольцев с чешущимися кулаками, которые в избытке водятся во всяком коллективе и которым совсем неважно, на чьей стороне махать колотушками, главное — махать, — ему тем более не отбиться. Сметанин застонал.
— Рая… Помоги! Раеч… — Сметанин выгнулся, снова пнул в ненавистное лицо, задавленно выдохнул: — …чка!
Этот неопределенный чмокающий звук, короткое мокрое «…чка» подстегнуло Раису, она схватила увесистую квадратную планку, отвалившуюся от разбитой двери, размахнулась ею, как мечом, и что было силы опустила на голову милиционера.
Ей показалось, что она раскроила Шайдукову череп, он сейчас отвалится от Игоря, рухнет на пол, дрыгнет пару раз ногами и затихнет, но нет — Шайдуков только дернул головой, охнул и с шипением втянул в себя воздух, ему надо было одолеть боль, но боль не проходила, и тогда он снова всосал в себя воздух. Сметанина он не отпускал. Раиса размахнулась еще раз и вновь что было силы огрела участкового по голове. За вторым разом — третий.
Шайдуков обмяк, бескостно повалился набок, по виску у него побежала тонкая, пугающе красная нитка крови.
«Господи, да я же, как Сметанин, стала — я убила человека… Живого человека. Я! Своими руками! Сама! — Раиса ужаснулась, но времени на раскаивание не было, она кинулась к Сметанину, ухватила его за руку, отрывая от черного заплеванного пола.
— Игорек! Вставай! Игорек! — Раиса захныкала, запричитала по-бабьи над Сметаниным, словно над убитым, и он, боясь, что действительно может погибнуть, перевернулся на живот, откатился подальше от Шайдукова. — Вставай! — снова нависла над ним Раиса.
Сметанин поморщился от боли.
Приподнявшись и укрепившись на четвереньках, Сметанин потянулся к Шайдукову, чтобы вытащить у него из кобуры пистолет.
— Зачем? Не надо, — закричала Раиса, — из-за него нас с тобою обложат сетью, как волков… Вот увидишь!
«Вот дура баба! — Сметанин сплюнул на пол. — Ничего не понимает. В пистолете — наше спасение, а не гибель!»
В «зал ожидания» заглянуло сразу несколько человек.
— Ой, да тут драка! — взвизгнула какая-то женщина, заголосила, заблажила, глотая не только буквы, но и целые слова. — А кровищи-то, кровищи! Милиция!
Милицейских погон на плечах Шайдукова она не разглядела — то ли слепая была, то ли со света в прозрачной темноте «зала ожидания» было все черным-черно.
— Милиция! — охотно поддержал дамочку сочный мужской бас.
— Игорек, уходим! — Раиса продолжала тянуть Сметанина, тот на четвереньках подался к двери, кое-как поднялся на ноги — слабые, противно дрожащие, чужие, сделал несколько неверных шагов и рухнул на Раису. — Правильно, правильно, — обрадованно проговорила та, — держись за меня! — Перевела взгляд на людей, всунувшихся в дверь «зала ожидания». — Не обращайте внимания, товарищи! Мужики подрались. Обычная бытовая драка! Меня, бабу, не поделили!
— Из-за такой бабы не грех подраться! — не удержался от комплимента кавалер с сочным басом.
— Вот видите! — Раиса с обрадованной улыбкой развела руки.
Визгливая женщина, которой не понравилось, что из-за кого-то еще могут драться мужчины — не из-за нее, а из-за какой-то ненакрашенной, заморенной, заеденной комарами бабенки, хоть и фигуристой, хоть и с бедрами и прочими дамскими достоинствами, но не такими, как у нее, вскричала еще раз:
— Милиция!
— Да погоди ты, баба, не все дела милиция может решать, — обрезал кто-то неугомонную ревнительницу порядка, — тут дело личное, тут — соперничество.
— Да-да, — с трудом изобразила улыбку на своем лице Раиса, — личное. Соперничество. — Потянула Сметанина к разбитой двери. — Пойдем, миленок, домой. Там я тебя умою, одежду зачиню, приведу в порядок.
Она подсунулась под Сметанина, тот обвис на девушке всем телом, Раиса чуть не прогнулась под ним, но все же выдюжила, выволокла наружу.
— А как же этот? — выкрикнул владелец сочного баса. — Тот, который на полу отдыхает?
— Да пусть пока отдыхает, — сказала Раиса, — я его потом тоже обихожу. Умою, царапины смажу зеленкой и отправлю домой к законной жене.
— Хорош гусь, — захохотал сочный бас, — за двумя бабами сразу ухлестывает. Мужик с зеленкой!
Тепловоз тем временем подал сигнал — резкий, некрасивый, от такого звука обязательно закладывает уши, Раиса от него мигом оглохла, а публика поспешила убраться из «зала ожидания».
Раиса выволокла Сметанина из сарая, проводила поезд — на это ей хватило выдержки, даже помахала рукой и из окон ей отозвались несколько общительных пассажиров, — потом потащила Сметанина в ельник.
Итак, они снова в тайге, Шайдуков не выпустил их из мрачного сибирского леса, из клюквенных марей и звериной глухомани, которую Сметанин наблюдал только с самолета, из черных зарослей, где мох плодится не только на камнях и деревьях, растет даже на одежде, если оставить ее без присмотра, наползает, будто живой, и пускает корни прямо в ткань, покрывает меховым подбоем всякую забытую тряпку, где тетерева, случается, нападают на людей, а глухари, могучие, бородатые, с толстыми мохнатыми ногами, и вовсе человечину жрут…
Раиса несколько километров волокла Сметанина на себе — все опасалась погони, но погони слышно не было, да и организовать ее никто не мог, Шайдукову вначале надо было отлежаться в больнице, а уж потом организовывать погоню.
В укромном темном углу Раиса разбила бивак, — назовем его так, — разожгла костер, в жестяной прокопченной посудине, бывшей когда-то нарядной упаковкой от импортной ветчины, нагрела воды, из ручья в полиэтиленовом пакете натаскала холодной воды, размешала и то и другое и как следует промыла лицо Сметанину.
Тот стонал, уворачивался от мокрых рук, отбивался, но Раиса была настойчива, умыла Сметанина, сдернула с него куртку, стянула через голову рубашку, протерла кровяные темные подтеки на теле, потом наломала лапника и уложила на него своего спутника.
— Спи!
— Не могу. Мне плохо, — пожаловался Игорь. — По-моему, у меня сотрясение мозга.
— Что с тобою было на станции, помнишь?
— Помню.
— А мое имя помнишь?
— Помню.
— Никакого сотрясения. Обычные ушибы. Если б было сотрясение, ты не только, как меня зовут, а даже имя своей матери не вспомнил бы. Спи пока до утра, я тебя постерегу. Утро вечера мудренее.
— Ты точно меня постережешь? — Он слабо улыбнулся.
— Обещаю.
— Вот видишь… вот видишь… — В горле у Сметанина захлюпало что-то влажное, — запер нас этот гад в тайге, не выпустил. Вроде бы и свободные мы, а под замком.
— Пока свободные.
У Сметанина печально шевельнулся рот.
— Да, пока. До известной поры. — Он нащупал ее руку, чуть помял своими легкими теплыми пальцами — это было проявление, и Раиса восприняла его как дар, подумала о том, что человек этот стал ей дорогим, — и плевать, что он преступник, плевать, что она повязана с ним мокрухой, или как это там в определенных кругах называется, Сметанин отныне ей дорог, и она защитит его от всяких татар в милицейской форме…
— Тебе надо отдохнуть, — сказала она, — ссадины пусть подсохнут.
— Как все-таки ловко запер этот гад нас в лесу, — потрясенно прошептал Сметанин — он еще не мог избавиться от жалости к самому себе, от того, что клюнул на пустой крючок — Шайдуков ведь знал, что Сметанин с Раисой сидят в ельнике, — знал точно, будто бы сорока-разведчица приволокла ему в клюве верные сведения и беззубая татарская гадалка тоже наворожила все точно…
Дальше Шайдуков, чтобы не промахиваться, сделал обманный жест: взгромоздился на свою керосинку и ускакал, а потом ползком, ползком, огородами, — хотя какие в тайге могут быть огороды, — грядками, маскируясь под колорадского жука, лавируя между грядками укропа и фасоли, тишком достиг разъезда, чтобы у следующего пассажирского поезда оказаться на месте. Изловить Сметанина не изловил, но настроение подпортил надолго.
— Ты знаешь, — проговорил он тихо, — у меня такое впечатление, что мы никогда не выйдем из тайги.
— Полно тебе!
— Я серьезно. У меня хорошее чутье, я все загодя чувствую.
— Ну, в ближайшие два или даже три дня мы сами отсюда не выйдем. — Раиса подсунула под голову Сметанина куртку, эта забота тронула его, он благодарно улыбнулся ей, сложил губы кокетливым городским бантиком и послал ей воздушный поцелуй. — Как письмецо, — засмеялась Раиса. — Подлечимся, на ноги станем, а через три дня посмотрим, какого цвета будет солнце на небе.
— Питаться чем будем?
— Осталось немного хлеба, банка консервов, три картофелины, есть соль, огонь… Ты китайскую зажигалку еще не потерял?
— Нет. — Он пошевелился, нащупал зажигалку в кармане брюк. — Ты права, не пропадем. Ленка в ручьях набьем.
— В ручьях можно навсегда оставить свое здоровье. У врачей есть такое выражение «Холодный ожог костей». Это про тебя.
— Про меня много чего можно сказать.
— Пока поступим так… Я видела, как ты орудовал ножом, привязанным к деревяшке. Ничего сложного, эту науку я освою. Оклемаемся малость, дальше пусть твоя голова думает, как быть. Спи.
На следующий день они взяли резко влево, на запад и ушли в сторону от железной дороги, — Сметанин боялся, что их может засечь с воздуха рейсовой «прялки» свой же брат воздушный извозчик, либо грибник какой-нибудь, с хитрой мордашкой — профессиональный стукач, может увидеть и глазастый охотник, — эти люди издавна стучали и гордились этим, считая, что борются с врагами социализма и приносят пользу Родине, учительница сельской школы, воспитывающая пионеров в этом же духе, — а когда засекут, то уйти будет трудно. На вертолете забросят четыре-пять милиционеров, ну а тем скрутить двух безоружных людей, мужика и бабу, составит лишь одно удовольствие.
Газовый баллончик остался там, в «зале ожидания», пистолет взять у татарина не дала Раиса, в результате Сметанин оказался гол как сокол. Его даже пионер с деревянным луком и прутяными стрелами может арестовать.
Еще через день снова сменили стоянку, ушли в тайгу под прямым углом к прежнему курсу, Сметанин сам разрабатывал эту тактику зайца, идущего зигзагом, запутывал следы, петлял, боясь, что будет погоня. И ведь точно он высчитал — недаром в сердце не проходила тревога, сосала и сосала, вытягивала из него остатки спокойствия — Сметанин сделался дерганым, крикливым, самому себе противным… Однажды поднялись на голец — небольшую гору с лысиной на вершине (потому гольцы, раз макушка голая, так и называются, обычно на гольцы очень охотно ходят козы — лизать камни, посолониться, камни на гольцах почти всегда бывают соленые), и Сметанин засек внизу неторопливо бредущую цепь, человек шесть с ружьями, с людьми шла собака — лобастая рыжая дворняга…
Зрение у Сметанина было хорошее, он разглядел даже выражение на морде дворняги; Раисе же оказалось достаточно того, что она увидела огнисто-светлый шар, мечущийся среди людей, и у нее побелели губы.
— Это за нами, Игорь!
— Будем уходить!
— Куда? У них же собака.
— Собака-то не поисковая, без натаски. А без натаски это — обычная дворняга, у которой главная задача — воровать куски мяса на кухне. Больше ничего она не умеет.
— Я боюсь. — Раиса вздрогнула, услышав далекий лай дворняги — ветер дул от цепи людей на них, это было хорошо, при таком ветре Сметанина с Раисой не только дворняга учует не скоро — даже тренированная овчарка немало попыхтит и покрутится…
— Не бойся, до них далеко. Мы успеем уйти. — Игорь круто развернулся и, давя тальник, ветки папоротника, быстро зашагал в тайгу, потом резко остановился, поднял руку, останавливая Раису. — Нам ручей, ручей нужен! Прислушивайся — не услышишь ли где в стороне ручей?
— Смотри, Игорь, какие следы мы после себя оставляем. — Она показала на раздавленный папоротник.
— Ерунда. В лоб на голец они все равно не пойдут, будут огибать, поэтому вряд ли чего увидят… И собака им не помощник — не та собака, а потом такой след мог оставить и лось. Лоси любят топтать папоротники.
— Лоси в модной мужской обуви с аккуратным каблуком и австрийской набойкой? — Раиса не удержалась, хмыкнула.
— В тайге сейчас до черта всяких следов. Ручей, ручей, ручей — вот что нам сейчас нужно. — Сметанин нетерпеливо пощелкал пальцами.
— По-моему, где-то справа есть ручей, мы проходили… Я помню.
Взяли вправо. У Раисы память оказалась хорошей — пробежали замусоренной, набитой гнильем низинкой к распадку, обошли по каменной осыпи сопку и увидели широкий, с чистой мелкой водой ручей.
— Идем вверх! — Сметанин ткнул пальцем в завал, образовавший на ручье бобровую плотину, бревна на завале были гнилые, осклизлые, кисло пахли — деревья, подсеченные бурей, рухнули в воду лет двенадцать назад. Плотина получилась внушительная. — Обойдем завал посуху и снова нырнем в ручей, — сказал Сметанин.
— Может, пойдем вниз? Вниз идти легче, — у Раисы уже осекалось, делалось грубым дыхание, легкие, как понял Сметанин, были у Раисы слабоватые, невыносливые, в середине жизни такие легкие вообще могут отказать, — она хваталась за горло, за грудь, дышала хрипло. — Пойдем вниз… Ну, пожалуйста!
— Психология у тех мужиков в цепи точно такая же — идти вниз, и они пойдут вниз, потому что так легче, а мы пойдем вверх, потому что так труднее.
Сметанин знал ленивую мужицкую логику, бить лишний раз ноги на пользу обществу вряд ли кто станет, — цепь некоторое время спустя достигла этого ручья и пошла вниз, тем более, что ручей под названием Кривой Ключ в сорока пяти километрах от завала выходил прямо к железной дороге в месте очень удобном. Если бы с цепью был Шайдуков, он повел бы людей вверх по ручью, но участковый лежал в больнице, чинил покалеченную голову.
Сметанин шел, не останавливаясь, до самого вечера, тянул за собой хныкающую, начавшую плеваться легочной кровью Раису, крепко держал ее за запястье, — пальцы, если он хватал Раису за руку, бескостно выскользали из его руки, — он тащил и тащил девушку вверх по говорливому ручью.
Ноги у него онемели, стали чужими, — холод проник в кости, — не ощущали даже ударов, туфли снова превратились в бесформенные чуни, но, слава богу, не разлезлись, — вот что значит прославленная закордонная марка, сшиты башмаки на совесть, — и надо бы где-нибудь остановиться, перевести дыхание, обогреться, но Сметанин продолжал упрямо загребать ногами холодную воду.
Дно ручья было каменистое, без осклизей и донной земли, следов на нем не оставалось и можно было бы уже выбраться на берег, но Сметанин все тащился и тащился по воде вверх, спотыкался, оглядывался назад, иногда останавливался и просил Раису также остановиться, замереть на несколько мгновений — не доносится ли до них лай дворняги, но за плеском ручья ничего не было слышно (хотя хрип дворняги они различили бы), и Сметанин с Раисой тащились дальше.
В Сметанине возник страх, которого раньше не было, а если и был, то Раиса его не замечала, — подглазья выбелились, губы дергались, глаза сделались светлыми, чужими, в них то возникало, то исчезало затравленное выражение.
— Хватит, Игорь! — не выдержав, выкрикнула Раиса. — Я все… Я сейчас упаду прямо в воду! — Она захрипела, закашляла, на лбу застыл пот, и Сметанин понял: надо выходить из ручья, иначе Раиса заболеет. Если уже не заболела.
Опустив голову, Сметанин покорно выбрался на берег, сбросил с ног разбитые туфли и начал приплясывать на траве.
— Делай, как я, — просипел он, — надо кровь побыстрее разогнать, ноги ничего не ощущают. Делай, кому сказали, — потребовал он, видя, что Раиса стоит, опустив руки и тупо смотрит на него. — У тебя ноги хоть что-то чувствуют? Пошевели пальцами, постучи пяткой о пятку. Постучи!
Раиса, ничего не отвечая, молча повалилась на траву. Сметанин, застонав обессиленно, опустился на колени, подполз к Раисе — не понял, то ли она потеряла сознание, то ли просто притворяется… Но если притворяется… Сметанин ощутил, что от гнева у него начало ломить пальцы на руках. Раиса лежала, закрыв глаза. Он хлопнул ладонью по ее щеке, завернул нижнее веко левого глаза, увидел коричневато-мутный нездоровый белок.
«Еще не хватало несчастья… Или того хуже…» Гнев прошел, Сметанин испугался.
— Рая, Раечка… — он еще несколько раз хлопнул ее по щеке. — Очнись!
Раиса не ответила — она по-прежнему находилась без сознания.
— Рай! Рай-я! — Сметанин не сдержался, притиснул кулаки к голове, вдавил костяшки пальцев в височные выемки, слово бы собирался размять себе череп. — За что мне все это? За что? — у него скривилось лицо, он запрокинул голову, глянул в глубокое небо с аккуратными стожками облаков, освещенных закатным солнцем. Края облаков были неестественно красными, словно бы окровавленные, это был недобрый знак, и Сметанин не вытерпел, коротко и зло взвыл: — За что мне все это?
Он понимал, что сам избрал эту долю, никто не толкал его на путь, который он почти уже одолел, — осталось только самому себе поставить свечку, — что жизнь его подведена к итоговой черте им самим.
То ли звезды сложились неблагополучно для него, то ли высшие силы отвернулись, то ли кирпич упал на голову его небесному покровителю — неведомо, но партию свою он проигрывал. Еще немного — и он проиграет ее совсем.
Сметанин засуетился, набрал хвороста-сушняка там, где есть хвойные деревья, всегда бывает много, в крайнем случае на любой ели можно обломать нижние ветки, они всегда сухие, — и еда для костра готова.
Он подпалил ветки зажигалкой, — огонь занялся быстро, — в следующий миг зло, будто на источник худа, посмотрел на зажигалку, на золоченую драконью головку, размахнулся, чтобы швырнуть ее в костер, но остановил себя, выбил, выблевал изнутри какой-то болезненно скрипучий кашель и положил зажигалку в карман.
На коленях подполз к Раисе. Подергал ее за руку.
— Что с тобой? Очнись! Ну, пожалуйста!
Раиса не отзывалась. Сметанин, вытряхнув из сумки закопченную банку, скатился с ней к ручью, набрал воды, поставил на огонь.
Захлопотал около Раисы. Обтер ей мокрые ноги, согрел шлепками, щипками, массажем, — чем мог, тем и согревал, потом всхлипнул и лег на траве рядом с Раисой, обнял ее.
— Очнись! Прошу тебя!
Он тискал, мял бесчувственное тело, потом поднимался и снова растирал ноги Раисы, а когда вскипела вода в жестянке, опять скатился к ручью, в полиэтиленовом пакете принес ключевой воды, плеснул туда кипятка, попробовал пальцем, добавил еще немного кипятка и начал теплой парящей водой вновь мыть онемевшие ноги Раисы.
— Рая, очнись! Раечка, — бормотал он почти бессвязно, совсем не думая о том, что говорит, он подбадривал себя собственным голосом. Он очень боялся в эти минуты потерять Раису и остаться один.
Сколько раз он на нее злился, готов был поднять руку, отхлестать, вообще уйти от нее, оставить в тайге, либо прикончить где-нибудь под камнем или густым кустом — так допекало ее присутствие, а сейчас все развернулось на сто восемьдесят градусов, сделалось наоборот: если что-то произойдет с ней, он станет самым несчастным человеком на свете.
— Раечка! — Он щипками помассировал ей ноги, потом нашел в сумке свой свитер, предусмотрительно брошенный туда Раисой на случай, если будет холодно, натянул ей на ноги. — Рая!
Раиса открыла глаза, застонала слабо, с трудом провела перед лицом рукой. На губах ее возникла далекая немая улыбка, словно бы она увидела саму себя во сне, увидела девчонкой — она и верно когда-то была девчонкой. Сметанин кончиками грязных пальцев стер с глаз слезы.
— Вот и молодец! Очнулась… Вот и молодец! — забормотал Сметанин, счастливо улыбаясь. — Ты не можешь представить себе, как я испугался. Перетрухнул, как в детстве.
Она шевельнула ногами в сметанинском свитере, приподнялась посмотреть, во что он ее укутал?
— Ну как, тепло? — перехватив ее взгляд, спросил Сметанин. — Тепло?
— Тепло, — наконец отозвалась Раиса, — хочу есть!
— Погоди! — Сметанин засуетился. — Сейчас чего-нибудь сгорожу.
А что он мог сгородить? Только открыть последнюю банку консервов и дать Раисе ложку? В сумке еще нашлась маленькая пачка аэрофлотовских галет, выдаваемых пассажирам дальних рейсов — четыре постных печенюшки в прозрачной обертке, значит, как минимум, три штуки надо выделить Раисе… Сметанин так и поступил: открыл банку консервов, вручил Раисе ложку, выдал три галеты, взял свой фирменный нож, отщелкнул от него складную вилку, помог Раисе подняться.
— Садись ближе к костру… теплее будет. Как ноги?
— Не знаю, — безразлично отозвалась Раиса.
— Ну хоть что-нибудь чувствуют? Пальцы шевелятся?
— Пальцы шевелятся.
— Ты ешь, ешь. — И столько было в его голосе заботы, тепла, что Раиса невольно всхлипнула и принялась за безвкусную, успевшую даже, кажется, одеревянеть тушенку, залитую мутным мясным желатином.
Сметанин поднял взгляд на облака — краска на них загустела, сделалась темной, но яркости своей не потеряла. «Эта недобрая яркость — к осени, — невольно подумал он, — к холодам. Но не рано ли — холода? Ведь лето еще не кончилось». Раиса тем временем всхлипнула еще раз, уже громче.
— Ты что?
— Расстроилась чего-то, — призналась Раиса, — даже не знаю чего… — Она промокнула мятым чистым платком глаза, остановила взгляд на вилке, которую Сметанин держал в руке. — А ведь хотела хотя одного ленка добыть сама… Не добыла. Не ругай меня.
В ответ он только улыбнулся, подобрал в банке то, что осталось от Раисы, выскоблил даже содержимое швов, потом оторвал крышку, повертел жестянку в руках.
— Хорошая посудина будет, — одобрила Раиса, — пригодится. Сейчас вообще все пригодится.
Кивнув согласно, Сметанин поковырялся в заднем кармане брюк, достал золотые, с яркими прозрачными камешками сережки, пристегнутые грубой ниткой к мятому ярлычку.
— Это тебе. В компанию к кулону.
Глаза Раисы заблестели, будто у девчонки. Он снова глянул на облака. Верх их, находящийся в тени, обращенный к небу, к самому поду, почернел, сделался траурным, низ насытился густотой и яркостью, такая яркость бывает только у старого княжеского пурпура, — года проходят, позади уже сотни лет, а пурпур все такой же, не теряет своих красок… «Вот, траурные флаги по всему небу развешаны», — невольно отметил Сметанин.
Хомырь тоже пробовал искать Сметанина, дежурил со своей группой на станциях и дорогах, укрывая людей в кустах позади постов ГАИ, но так нигде разбойника не засек.
— Утек преступник сквозь пальцы, — говорил он и показывал желающим свои крепкие растопыренные пальцы, похожие на сардельки. — Был он — и нет его!
В тайгу Хомырь не ходил, искать Сметанина в тайге было, по его разумению, бесполезно, человек в лесу — щепка, сучок, сухая беличья лапка, былка, будешь в микроскоп смотреть — никогда не разглядишь.
А вот в Москве Сметанин мог появиться вероятнее всего.
— Очень даже это допускаю, — заявил Хомырь и выехал с группой в Москву. Там при содействии столичных коллег основательно перетряхнул квартиру главного сварщика завода, перекопал все, что было связано с Игорем, даже его школьные дневники, устроил засаду в квартире — двое его сотрудников целых пять ней пролежали на полу с пистолетами наизготовку, но Сметанин в родительской квартире не появился, и Хомырь вынужден был снять засаду. — М-м-м, попадись мне этот хлыщ, — мрачно изрек он. — Я знаете, что из него сделаю?
Хомырь скрипнул зубами, наложил один кулак на другой, верхний повернул влево, нижний вправо.
— Вот что сделаю… Как голову уте.
У дочки Лили живот уже наметился внушительный, врачи говорят, что аборт делать уже поздно, вот Хомырь и бесновался, носился по дому с едва сдерживаемой яростью, колотил посуду, крошил мебель, матерился. Дело дошло до того, что начальник районного отдела спросил у Хомыря:
— Ты, капитан, штатное оружие домой берешь?
— Беру. А что такое?
— Ты его на ночь в отделе, в сейфе оставляй. Либо сдавай оружейнику под расписку.
— Но у меня же оперативная группа по поимке этого самого… Сливкина. — Хомырь хорошо знал фамилию Сметанина, но специально исказил ее. — Ночью могут поднять… Погоня. Как же без оружия?
— А так, — жестко произнес начальник, — это приказ. Будет погоня — завернешь на работу и возьмешь пистолет. А если понадобится, то и автомат. Но домой оружие больше не бери. Повторяю, это приказ! — начальник не сдержался и добавил: — Не то ты из пистолета скоро по супу начнешь стрелять. Угомонись!
Хомырь раздраженно крякнул, но оружие домой больше не брал.
Ради порядка и для очистки совести, — да и начальство могло спросить, — Хомырь дважды посылал в тайгу добровольцев — пенсионеров с дробовиками и дворнягами, пусть почистят пущу, пошуруют, может, чего-нибудь в клюве и принесут, но пенсионеры, несмотря на опыт и желание услужить родной милиции, ничего, кроме двух убитых желн — крупных дятлов, своровавших у них кусок колбасы и понесших за это справедливое наказание, из тайги не приволокли.
Одну из таких групп и встретили Сметанин с Раисой; общаться с бывшими мастерами сбора ягод и грибов, а ныне заслуженными пенсионерами они не захотели и поспешили изменить маршрут.
Шайдуков выписался из больницы мрачный, молчаливый, с выстрижью на голове — Раиса оставила ему легкое сотрясение мозга, несколько неопасных кровянистых ран и плохое настроение — хорош милиционер, который открыл рот и позволил, чтобы его уложила баба; наводок Хомырю он не дал ни одной, но сам не переставал соображать, как бы ему встретиться с летуном снова.
В том, что тот находится в тайге и сидит в ней безвылазно, Шайдуков не сомневался: подбитый Сметанин в том состоянии, в котором находился, уехать на поезде не мог никак, а если бы уехал — был бы полным дураком… Его бы с поезда снял Хомырь.
В рапорте, поданном насчет происшествия в Самоедовке, Шайдуков довольно туманно объяснил о пьяных молодых людях, пассажирах поезда, вступивших с ним в драку только потому, что он был одет в милицейскую форму, — не все граждане еще приемлют серые штаны с красными кантами и железные звездочки на рубашечных погонах, в отделе рапорт закрыли, дали Шайдукову немного полежать в больнице, а потом о происшествии постарались вообще забыть.
Но сам Шайдуков о нем не забыл — он повел теперь со Сметаниным свой счет. Личный.
Облака не обманули Сметанина — нездоровый красный подбой означал приход холодов, раннюю осень и новые беды.
Невесть откуда появилась паутина — длинная, липкая, золотистая, она приставала к рукам, к лицу, к одежде, плотно ложилась на траву — прямая примета бабьего лета, но слишком уж ранним и каким-то дураковатым, не знающим порядка было нынешнее бабье лето, явилось ни с того ни с сего, раньше всяких сроков, — а с бабьим летом пришли и ночные холода, и студеная мокреть в лесу, и устойчивый запах гнили, который имеет привычку потом прочно селиться в груди и извести его можно только в больнице, и желтые, свернутые в жесткие хрустящие трубочки листья, густо посыпавшие с деревьев, — природа в этом году нехорошо удивила не только Сметанина — удивила многих.
Природа сыграла злую шутку со Сметаниным и в другом — он заблудился. Никогда раньше не блудил, обладал хорошими штурманскими способностями и мог найти дорогу к людям из любого медвежьего угла, делал это в любой ситуации, в беде и в радости, в бреду и даже во сне, эту способность из него не могла вытряхнуть даже самолетная авария (конечно, не приведи господь, чтобы авария стряслась, так он считал всегда, а сейчас было все равно), — а тут заблудился.
Тайгу словно бы трухой присыпало — трава стала ломкой, хрустела под ногами, в ней появилась ржавчина — проступила словно бы изнутри, из земли, как некое бесполезное ископаемое, споро распространялось по поверхности, возникая то тут, то там, и зелень, только что бывшая зеленью, прямо на глазах превращалась в ржавь, делалась жухлой, как пожухли без счета и деревья — рябины, черемухи, редкая осина — эта вообще покрывалась мхом и обретала серый трупный цвет, держались только ели да сосны — как всегда зеленые. Строгие, с пышными тяжелыми лапами.
Заблудившись, Сметанин сделался иным, что-то в нем сгорело, внешний лоск совсем облез, вместе с краской из него выпарилась внутренняя привлекательность, позволявшая ему держать около себя женщин, хотя Раису, например, в последнее время около него держали только золотые побрякушки.
Лицо Сметанина обрело устойчивое плаксивое выражение, худые, с жесткими впадинами, делающими его лицо особенно мужественным, щеки опухли, по-бабски обвисли, внизу появились старческие брылья, с губ постоянно срывались ругательства, из ноздрей сочилась простудная жижка, на кончике носа прочно укрепилась мутная крупная капля; как ни посмотрит на Сметанина Раиса, так капля постоянно и висит, украшает портрет любимого мужчины… Будто он с нею и родился.
Что-то в Сметанине сломалось, а главное, они с Раисой уже давно не делали попыток вырваться из тайги, сесть на разъезде в поезд и укатить на запад либо на восток, но Сметанин этого не делал и не объяснял Раисе, почему не делает. И хотя продукты у них кончились, они не голодали — в лесу было много грибов и ягод, была и рыба, а в петли Сметанин научился ловить рябчиков…
Правда, рыбы было мало — оба опасались лезть в студеную воду. Сметанин чувствовал себя слабо, иногда даже не мог рассмотреть тень-торпеду, оставляемую ленком, а Раиса вообще оказалась не способной к рыбной ловле, она не была добытчицей по природе, торговые работники умеют только торговать, добывать же — не их профессия. Так что пока спасали грибы, которых было очень много в тайге: крупные, с прихваченными морозцем краями грузди, чернушки, боровики, было много мелочи — лисичек, которые растут в этих краях даже зимой, это не сезонные грибы, как в других местах, а постоянные, много опят, маслят, рыжиков, сыроежек, Раиса научилась собирать их и готовить на костре, как шашлык.
Пробовала она варить из грибов и суп, но этот суп не был супом — не хватало картошки, лаврового листа, всякой заправочной всячины, особенно лука; хорошо прожаренный лук является основой любого грибного супа — так же, как и сами грибы, — Сметанин от этого супа морщился, косился в сторону, фыркал, глаза у него были белыми, бешеными. Отдутловатое незнакомое лицо Сметанина презрительно подрагивало.
От голода люди начинают припухать лишь когда выпадает снег.
А пока…
— Разве это еда? — наконец произносил Сметанин, углы рта у него опускались вниз, у носа появлялись ломаные складки.
— Достань мне мозговую косточку, пару ребер с мясом, картошки, немного риса, лаврушки, я тебе такой суп сварю — вместе с жестянкой проглотишь.
— Суп из мозговой кости любой дурак сумеет сварить, а ты попробуй сварить его из топора.
— Поймай пару ленков — будет хорошая уха.
— Ты же видишь — обезножил я. И с глазами что-то… — Сметанин, вновь раздражаясь, повысил голос. — А ноги-то! Все кости скрипят, музыкантом стал. — Он приподнял одну ногу, на весу согнул и разогнул ее. Нога действительно скрипела, как старый разношенный костыль. — Музыкальный инструмент.
— Человек-оркестр!
— Тебе смешно? — Сметанин швырнул на землю ложку, потом, словно бы одумавшись, поднял ее и отер ладонью: есть все-таки хотелось. — Тебе смешно, а мне нет.
— И мне не смешно, Игорь, — с трудом произнесла Раиса, голос ее начал дрожать, наполнился слезами, так было всегда, она не умела справляться с обидой, — я уже предала анафеме тот день, когда мать произвела меня на свет.
— Анафема! — Сметанин фыркнул. — Ты еще отца прокляни, когда он сунул свой хрен в дырку твоей матери. Дурацкое дело нехотрое! Наше дело не рожать, сунул, вынул, да бежать.
У Раисы сами по себе встряхивались, будто крылья, похудевшие плечи, в глубине груди рождалось глухое рыдание.
— Как ты можешь… — прошептала она беспомощно.
— Ну вот, началось. — Сметанин отвел в сторону глаза. — Сейчас весь мир затопим. Тьфу, ты и поесть толком не дашь.
У Сметанина была одна хорошая черта: он быстро отходил. Отойдя, становился добрым, внимательным, на лице появлялось виноватое выражение.
— Ты меня не ругай, Рая, — попросил он, — я очень устал, я выбит из колеи, на меня находит нечто такое, — он неопределенно пошевелил рукою в воздухе, — в общем, ты сама понимаешь…
— Я тоже устала.
Сметанин шарил в кармане и доставал очередную золотую игрушку, миниатюрную, изящную, и у Раисы, несмотря на то, что она обвешана этими игрушками, как праздничная елка, в глазах зажигались жадные яркие свечечки — она не могла преодолеет в себе тягу к золоту.
День шел за днем. Сметанин упрямо перебирался из одного распадка в другой, останавливался у ручьев, стараясь по кривизне их и величине определить, какой из них ему знаком, а какой нет, но ручьи — не реки, их в тайге сотни, и вряд ли он, хотя и обладает профессиональной памятью, может начертить диковинный путь хотя бы одного крупного ручья, — деревья в тайге, распадки так же, как и ручьи, похожи друг на друга.
Изо дня в день перед Сметаниным с Раисой прокручивалась одна и та же пленка, они наблюдали один и тот же, сделавшийся обрыдлым пейзаж и потеряли счет времени.
Раиса поняла, что они заблудились, и с вопросом: «Куда мы идем?» к Сметанину больше не приставала, она похудела («отощала», это слово будет точнее), сделалась какой-то низенькой, некрасивой, по-старушечьи скорбной, одежда висела на ней вольно, болталась, словно на огородной палке.
От долгой ходьбы, от бесконечности земли, которую они мерили ногами, у них болело все — голова, шея, поясница, плечи, ноги и руки не сгибались, спину невозможно было согнуть, а согнув, выпрямить.
Наступил момент, когда Сметанин повалился на пожухлую холодную траву, ткнулся лбом в какой-то гнилой сук, отвердевший от дождевой мороси, и глухо пробормотал:
— Все!
Раиса молча опустилась рядом, обхватила руками коленки, подтянула их к подбородку, как когда-то делала в детстве, глянула поверх Сметанина в недоброе тихое пространство, и такая тоска навалилась на нее, что она едва сумела выровнять в себе дыхание — так ей стало жалко саму себя. Был бы у нее пистолет — пристрелила бы Сметанина.
Но Сметанин остался у нее единственной надеждой на жизнь: если он не выведет ее из тайги, сама она отсюда никогда не выйдет. Задавленно всхлипнула. Сметанин, словно бы почувствовав чужие слезы, всхлипнул тоже. Это был диалог всхлипывающих людей, они жаловались друг другу, им было одинаково больно, горько, и в плаче этом они разъединялись, — один берег все дальше и дальше отплывал от другого, и между берегами теперь находилась пустота. Ни дна у этой пустоты, ни меры не было, ни Сметанин, ни Раиса не знали, как пустота эта была глубока.
Хотелось есть, так хотелось есть, что оба они были готовы сунуть в жестянку часть своей одежды и что-нибудь сварить, если бы из нее хоть что-то сварилась. Если раньше в желудке была боль, то сейчас боли уже не стало, боль уничтожила саму себя; остался только на донышке, где-то очень глубоко, злой сосущий огонь. Желудки у них, похоже, сделались крохотными, совсем голубиными, дай бог в такой желудок влезет полстакана бульона, больше не войдет, — все в Сметанине с Раисой сварилось, а сварившись, высохло. И сами они высохли.
По ночам Сметанин не спал, лежа у костра, подбрасывал ветки, корье, свежие еловые лапы, костер вспыхивал ярко, на десяток минут делалось тепло, и Сметанин забывался с открытыми глазами; когда костер прогорал, становилось холодно, и забытье проходило, он снова тянулся за очередной коряжиной либо веткой и, жалея себя, невольно всхлипывал…
О Раисе он в эти минуты не вспоминал, он вообще забывал о ней, когда она находилась вне поля его зрения, пропадения в памяти делались все глубже, он иногда не помнил того, что происходило вчера, но зато хорошо помнил происходившее давно, в детстве, когда он был показательным учеником-пятерочником, мастерил модели самолетов, играл на пианино, — он и это умел, удостаивался чести стоять в почетном карауле у знамени пионерской дружины, как занимался в училище гражданской авиации — все это он хорошо помнил.
Провалы приходились только на последнее время, на события, происшедшие после Самоедовки.
К слову, чем дальше, тем пронзительнее и чаще вспоминалась Москва, старая ее часть, — юного Сметанина всегда охватывал громкий щенячий восторг, когда он бывал, например, на Арбате. Однажды после похода по арбатским магазинчикам, которые шли подряд, уютные темные лавчонки, в которых торговали чем угодно, от живых черепах до китайских статуэток шестого века и африканских гребней из черного дерева, он даже решил вести дневник — настолько все казалось ему интересным, значительным… Он вел дневник целый год, — это было в восьмом классе, но потом сам стал не рад тому, что купил себе толстую тетрадь в коричневой пластиковой обложке, — о дневнике узнали, и Сметанина прозвали Писателем. С ударением на первом слоге.
Как все это было давно и как было невинно! Сметанин блаженно улыбался, в уголках его рта застыла слюна — вернуться бы в то время!
Тетрадь в пластиковой обложке он разрезал большими портновскими ножницами на мелкие части и по клочку спустил в школе в большой сидячий туалет.
В Москве он любил ходить по улице Кирова, которую на старинный лад называл Мясницкой, останавливался около несуразного стеклянного дома, рожденного гениальным Корбюзье, дивился — чем больше он смотрел на это чудище, тем больше оно ему нравилось, любил Чистые пруды и Неглинку, Цветной бульвар, Сретенку и древние, пропахшие бабушкиной рухлядью, пылью, нафталином и суточными щами проулки, круто сползающие от Сретенки к бульвару, главными достопримечательностями которого были цирк, Центральный рынок и «Литературная газета», любил Петровку, Столешников переулок, Неглинку и Трубную площадь… Сколько мороженого там было съедено, сколько подметок истоптано!
От воспоминаний в нем рождалась щемящая горечь и какая-то странная тоска, рождавшая внутри булькающие звуки и мешавшая дышать.
Дважды сквозь одурь он видел склонившуюся над ним мать, совсем молодую, сероглазую, чем-то озабоченную, Сметанин тянулся к ней, пробовал обнять, обхватить за шею, но руки его соединились в воздухе и обхватили воздух — матери не было.
В тот день выпал снег — пожалуй, самый ранний снег в Сибири — ведь еще и август не кончился, по воздуху летала золотистая паутина бабьего лета, птицы, несмотря на снег, совсем не думали отправляться в южные края, а на траве, убивая ее, уже лежала мерзлая серая вата, убившая последних насекомых — ни комарья не стало, ни мух, ни муравьев со шмелями, в природе все погрустнело, сделалось тусклым. Сметанин ощутил, как мир сделался пустым.
Приходя в себя, он крутил головой — не сходит ли он с ума? И эти провалы в памяти, сонное безразличие к тому, что происходит, голод, бесцельное топтание в тайге… Хотя и велик запас прочности в человеке, голод все-таки лишил их с Раисой последних сил.
Что-то заставило его оглянуться, он даже не понял, что именно, но у всякого неопределенного желания почти всегда бывает материальная основа — наверное, острый недобрый взгляд обладает материальной силой, и токи благородного металла — «драгметалла», камней — на севере, у малых народов камни вообще-то делятся на добрые и недобрые, на сейдов и куйвов; все камни, все булыжины, валяющиеся на дороге, — живые, все имеют душу, могут толкнуть в спину, это может сделать даже замысловатая коряжка, лежащая на дороге или весело улыбающийся расщепленным ртом сосновый сук с двумя смолистыми подтеками вместо глаз, — в общем, Сметанин, с трудом одолевая боль в шее и собственное раздражение, обернулся.
К нему на четвереньках, в какой-то настороженно-опасной позе подбиралась Раиса. Лицо ее было бледным, потным, неподвижным, — не лицо, а маска с такими же неподвижными темными глазами, в которых застыло одно выражение — голода… А может быть, и не было ничего — Сметанину, который впервые видел такую Раису, было не до разбирательств… В руке Раиса сжимала нож. Его собственный нож, фирменный, которым он колол ленков.
— Ты чего? — холодея от неподвижного взгляда, шепотом спросил Сметанин. — Сбрендила, что ли?
Раиса не ответила, она боком, переставив одну ногу и одну руку, переместилась по земле, хрустящий звонкий снег даже не скрипнул, не пискнул под ней, хотя под Сметаниным издавал такой звук, что на зубах возникал нервный чес, потом переместила другую ногу и другую руку и еще на метр с лишним передвинулась к Сметанину. Ранящей колючести снега, холода она не чувствовала.
— Ты чего? — спросил Сметанин вторично, отодвинулся от Раисы — сделал это так же боком, как и Раиса, только в другой последовательности. — Что произошло?
Он понял, что произошло, когда Раиса была совсем близко, — Сметанин отступал медленнее, чем наступала она; Сметанин вскрикнул, пугая этим резким вскриком и себя, и Раису, и пружинисто отпрыгнул в сторону. Раиса метнулась следом, и тогда Сметанин, собравшись, разом подавив в себе слабость и голодную боль, нанес Раисе сразу два удара — один высокий, ногой в грудь, второй, такой же высокий, рукой по голове.
Голова Раисы подбито мотнулась в сторону, из рассеченной губы выбрызнула жиденькая кровь, протекла на подбородок, руку, в которой Раиса держала нож, он также разбил вкровь, но ножа из пальцев не выбил.
Поняв, что проигрывает, Сметанин отпрыгнул назад, но на ногах не удержался, будто сзади его кто-то подбил под колени, завалился на спину и постарался как можно быстрее откатиться от Раисы. Слаб он все таки был, хвор, несколько резких движений заставили так заколотиться его сердце, что оно у него чуть не выпрыгнуло из горла.
Но и Раиса также была слаба, в ней тоже не осталось ни проворства, ни силы, ее тело, молодой организм ее желал сейчас только одного — еды. Еды, еды! Движения Раисы стали слабыми, вялыми, чужими, один глаз у нее слезился, из него текла мутноватая влага, словно в глазном яблоке лопнул перекрученный напряжением сосуд и из дырки текло, текло, текло, другой глаз был сухим. Это была Раиса и не Раиса одновременно.
Сметанину сделалось страшно.
— Раиса, это ты? — сипло проговорил он.
Она опять подобралась к нему, взмахнула ножом, пробила лезвием воздух, Сметанин сдвинулся вбок, согнулся и снова ударил ее ногой по руке, в которой был зажат нож.
— Ах-ха! — Нож он не выбил, но Раисе сделал больно, по ее лицу пробежала судорога, трезвея, она отшатнулась от Сметанина, слезы полились и из второго, сухого, глаза — и там лопнул сосуд, Раиса закусила чистыми крупными зубами половину нижней губы и коротко, затравленно взвыла:
— Есть хочу!
Он понял, что Раиса сейчас видит в нем только одно — еду, ходячий кусок мяса, который можно сварить и съесть, можно даже вообще не варить, съесть сырым, без соли, без хлеба. Вон как вышло!
Из глаз Раисы продолжали течь слезы, в горле что-то дыряво сипело, полоскалось влажно, чмокало, она бесполезно размахивала ножом, — ей бы изменить тактику, зажаться, выждать момент и тогда, может быть, что-нибудь и вышло бы, но Раиса не понимала, как построить свою тактику, и снова боком, боком надвигалась на Сметанина, привставала и взмахивала ножом, потом снова опускалась на четвереньки.
Не выдержав, Сметанин изловчился, прыгнул на Раису, вывернул руку с ножом, ударил коротко и сильно, и тот с хрустом по самый черенок вошел в снег.
— Дура! — почти безголосо закричал он, швырнул Раису на землю, та безвольно приложилась всем телом о мерзлую твердь, откатилась от Сметанина на несколько метров и закрыла руками лицо. — Дура! Дура! — Сметанин выдернул из снега нож и сложил его двумя пальцами. — Разве ты смогла бы зарезать им меня? Им не только меня — им курицу не зарежешь, он складывается пополам. — Сметанин не понимал, что говорил, он не должен был этого говорить, но остановиться он не мог. — Дура, дура, дур-ра! — в нем словно бы что-то закоротило, тупая иголка обрабатывала только одну, замкнутую полоску пластинки. — Дура, дура!
Раиса оторвала руки от лица.
— Прости меня! — произнесла она отрезвевшим шепотом. Шепот был едва слышен — это был шелест падающего с дерева листа, но Сметанин все-таки услышал его, осекся, взгляд его сделался осмысленным, он сложил ножик и опустил себе в карман.
— Меня проще было зарезать зеркальцем от пудреницы, по сонной артерии чик — и все дела, — он потыкал пальцем в изголовье шеи. — Вот сюда чик — и меня нет!
Голос Сметанина сделался тусклым, бесцветным.
Раиса плакала.
Сметанин набрал в жестянку снега, развел небольшой костер, поставил убогую посудину на огонь. Повернулся к спутнице.
— Выгребай из карманов все, что у тебя есть!
— Все?
— Только съестное.
— Ничего у меня нет!
— Может быть, какие-нибудь крошки, хлебный мусор, еще что-нибудь? — он вяло пощелкал пальцами. — Все, что можно есть. Мы сейчас с тобой сварим суп, поедим горячего.
— Может быть, наберем мороженых грибов? — спросила она обрадованно, трезво — видать, окончательно пришла в себя, Сметанин это отметил и согласно кивнул:
— Собирай грибы!
Раиса поднялась, застонала и, оскользаясь на ледовых проплешинах, медленно побрела в лес собирать подмерзшие, стеклянно ломающиеся в руках опята и рыжики. Сметанин задумчиво смотрел ей в след. Был он спокоен и холоден. Увидев, что Раиса скрылась в сосняке, он достал из кармана нож. Попробовал пальцем лезвие. Лезвие было тупое. Тогда он отщелкнул вилку, уперся ею в ладонь и нажал. Ощутив боль, поморщился — вилка была острой.
Минут через двадцать вернулась Раиса, неся в руках десятка полтора мороженых опят. Жалко улыбнулась, показывая добычу:
— Вот, нашла на пне.
— Кидай в варево! — распорядился Сметанин.
Раиса обдула каждый гриб, повыковыривала из шляпок мусор, соскребла щепочкой грязь, а потом разом высыпала добычу в жестянку, сдула в сторону пар, прыснувший ей в лицо.
Подобрав на земле чистую орешину с длинным черенком, помешала варево, нагнулась. С шеи сползли спутанные волосы, обнажили нежную кожу, которую не смогли огрубить скитания по тайге, за короткими завитками обнажились аккуратные розовые уши с темными золотыми сережками, вдетыми в мочки.
— Ты простил меня? — всхлипнув, спросила Раиса, не поднимая головы.
— Конечно, простил. Как я могу тебя не простить?
— На меня что-то нашло!
— Со мной такое тоже бывает.
— Не ругай меня, пожалуйста, Игорь!
— Не буду.
Втянув в себя воздух, Сметанин задержал в груди дыхание, достал из кармана нож с отщелкнутой вилкой и почти без размаха всадил его в шею, туда, где выемка завершалась небольшим, едва приметным бугорком позвонка.
Раиса молча, словно бы ожидала этого удара, ткнулась головой в костер, сбила с рогульки жестянку с плавающими в ней грибами, подпалила себе волосы и плашмя легла на снег рядом с огнем. Снег под ней начал медленно набухать кровью. Сметанин посмотрел на свои пальцы — они тоже были красными, в крови. Раиса, широко открыв глаза, смотрела на него, рот ее судорожно перекосился, на губах вспухла розовая слюна, поплыла вниз, под подбородок.
Обнажилась шея. Сметанин стремительным движением отщелкнул лезвие и так же стремительно, хищно нагнувшись, несколько раз провел лезвием по шее, отделяя Раисе голову от тела, словно молодой ярке — яровой овце, обреченной во всяком хозяйстве на заклание.
Прошло две недели. Первый снег, покрывший землю хрупким одеялом, вопреки ожиданиям, не сошел, хотя первый снег почти никогда не удерживается на земле, обваривает холодом зеленый покров земли, разные мелкие кустики, растения, умертвляет их, рождает черную гниль и подает команду птицам — торопитесь, мол, и они, погрустневшие, уже давно готовящиеся к отлету, но пока не решившиеся улететь, поднимаются в воздух, чтобы с высоты попрощаться с землей, приютившей их.
Вообще-то прощание с родными краями птицы, как и люди, всегда откладывают на потом, тянут до последнего, а когда уже становится совсем невмоготу, собираются в стаи и с горькими криками — кто знает, может быть, и не удастся никогда вернуться на эту землю, делают последний облет и отбывают в теплые земли.
Птицы, остающиеся на зимовку, начинают готовиться к долгим холодам, к ветрам и снегам, к голоду — запоминают, где что есть, где что можно склюнуть, где можно укрыться, где иная белка прячет орехи и грибы, — когда подопрет, не грех будет и своровать, где гнездуются, устраиваясь на зиму, лисы и волки, — в общем, работа эта основательная, от нее и жизнь птичья зависит, и смерть птичья…
Звери следуют птичьим повадкам, ведут себя точно так же.
Шайдуков взял ружье, надел лыжи и отправился в тайгу — самая пора завалить двух-трех глухарей, либо несколько тетеревов, запаса этого хватит до рождественских холодов, если до этого срока Ленка каких-нибудь гостей не пригласит. Лучше мяса, чем тетеревиное, да рябчиковое, в тайге, известно, нет.
По дороге думал обо всем кроме политики — политику и войну Шайдуков не уважал: политику за то, что не его это дело, а войну — за кровь, боль и то, что войны очень уж больно вышелушивают народы, — если не будешь думать, вспоминать что-то, всякая дорога, особенно, если двигатель — свои двои, покажется вчетверо, впятеро длиннее; думал о Ленке и о том, почему у них, здоровых и ладных, еще молодых, до сих пор нет детей, о Хомыре, который, так и не поймав Сметанина, объявил: «Преступники улетели на Большую землю, дело передано во всесоюзный розыск», — и действительно дело передал, даже бровью не повел, о самом Сметанине, который, по мнению Шайдукова, никуда не улетел, а остался здесь, застрял в тайге.
Вот только где он застрял — вопрос, этого Шайдуков понять никак не мог И вычислить, в какой берлоге залег сейчас летун, тоже не мог. Может, отыскал уютное зимовье и решил остаться в нем на зиму? Но это — безумие: ни продуктов, ни топлива у Сметанина не хватит, хотя топлива в тайге полным-полно, но без топора и пилы его не возьмешь. Остаться — значит, обречь себя, а Сметанин не из тех людей, которые способны сами на себе поставить точку…
И все-таки Сметанин находился в тайге, может быть, даже где-то неподалеку.
Шайдуков на ходу угрюмо сжимал рот, на случай встречи с летуном он с собою даже взял пистолет. Мало ли чего — охота охотой, а служба службой.
В сырых местах кое-где чернел лед, снег с него сдувало ветром, как со стекла, не за что было зацепиться, но и сугробов с шапками-теремами в тайге тоже еще не было — рано, хотя все грязные места уже были обихожены, прикрыты, тайга сделалась чище, прибраннее, но что-то робкое, цыплячье обнаруживалось в ней, очень уж смирное и непохожее на нее, — видать, сама природа готовилась к каким-то потрясениям; взгорбки также чернели сурово, камни полусъеденными зубами высовывались из снега, мрачно поглядывали на раннего охотника.
Выкатившись из распадка, Шайдуков понизу обошел большую сосновую куртину, поднялся на небольшой хребет, отделяющий один распадок от другого, и остановился. На самом хребте, в середине лысого обдува, ковырялись два тетерева, он и она, выклевывали из земли кремешки и жадно глотали их.
Тетерева запасались камнями на зиму. Плотно набивали ими свои пупки, потому что в лютую стужу камней, скрытых под толстым слоем снега, им уже не добыть, а камешки, небольшие голыши, осколки кремней им понадобятся, — зимой будут играть роль мельницы, исправно работать, перетирать грубую пищу, хвою, шишки, ветки, без камней и тетерев и глухарь обречены, они сдохнут; Шайдуков приложился было к ружью, но что-то отвлекло его взгляд от тетеревов, он скосил глаза и вздрогнул — чуть в стороне от птиц пролегал след, несвежий, полуобвядший, с закругленными краями…
Человек прошел здесь всего пару дней назад, не больше. Судя по следу, устал он смертельно, шел неровно, заваливался то в одну сторону, то в другую, один шаг был больше, второй много меньше, а вон вообще звездочка нарисовалась: человек остановился, пошатнулся, теряя равновесие, ступил чуть назад, чтобы не упасть, перевел дыхание и всем телом навалился на воздух, на лес, на землю, ему важно было одолеть пространство, и он одолевал его — следующий шаг был крупным, мужским.
Участковый вздрогнул от догадки: «Уж не Сметанин ли это?»
Пока он соображал, тетерева заметили человека и, взрыхлив землю лапами, тяжело поднялись, всадились в воздух. Шайдуков не стал стрелять им вдогонку — пусть живут! Опустил ружье, постоял немного в раздумье, разглядывая следы издали, прикинул, куда же ушел человек, а главное, как ушел, понял: это двигался не таежник, а городской житель, таежник здесь находится в своей родной стихии, он будет петлять по марям и низинам, экономить силы, обходить взлобки и каменистые солончаки, а этот шел напрямик, не разбирая, что перед ним: крутяк не крутяк, камни не камни, сопка не сопка, это были следы типичного горожанина.
А что, если это не Сметанин? Такое тоже может быть, но тогда этот горожанин был либо пьян, либо дурак, либо… Третьего либо, честно говоря, не дано. Шайдуков задумчиво пощипал нижнюю губу, потом залез рукой под шапку, помял пальцами рубцы, оставшиеся после Раисиных ударов. Здорово его тогда вывела из строя женщина — не рассчитал он, не ожидал, что последует торпедирующий удар со спины, не рассчитал и поплатился за это.
Если это шаги Сметанина, то почему же он шел один, где его спутница? Разошлись в тайге, потеряли друг друга?
В глаза Шайдукову наполз холод, они даже посветлели, сделались ледяными от злости и обиды — со Сметаниным у него свои счеты, он должен и за Семена с ним рассчитаться, и за Гагарова, скулы у участкового окрасились в кирпичный цвет. И румянец у Шайдукова был какой-то татарский, либо кавказский — несибирский, словом, не напрасно летун окрестил его татарином, участковый подкинул ружье, ловко поймал — ложе точно легло в руку, глянул еще раз на неровную цепочку снеговых выдавлин, вздохнул понимающе: «Плохо этому человеку», повесил режье на плечо и двинулся дальше.
К вечеру он был в зимовье — низком, притиснутом к каменному клыку домике с крохотной железной трубой, снятой с разломанного и списанного трактора, двумя клетями для просушки одежды и шкурок, с ледничком, где можно хранить продукты и запасом дров на случай пурги.
От воды зимовье отделяло двадцать шагов — совсем рядом протекал полновесный, рыбный ручей; случалось, люди проходили по берегу и даже останавливались неподалеку, но никто из них ни разу не забрел в зимовье, ничего не разорил: со стороны ручья зимовье было прикрыто вторым каменным зубом, с боков — плотным сосняком. В это зимовье можно было проникнуть, только зная, что оно тут есть, либо по свежему следу, оставленному в снегу.
Хитрую избушку эту Шайдуков соорудил несколько лет назад вместе с Семеном Парусниковым, когда Семен уговорил Шайдукова заняться на паях промысловой охотой. Но охоты тогда не получилось. Если бы участковый работал бригадиром на огородах или комбайнером в поле — получилось бы, а так начальство заставило его громко щелкнуть каблуками, одарило суровой нотацией и отправило домой справлять милицейскую службу: за гражданами ведь глаз да глаз нужен!
Семен поселился в избушке один, но долго не выдержал — убил двух среднесортных собольков, нащелкал полсотни белок, да кое-чего по мелочи и вернулся на родную печку — работать в тайге одному пороху не хватило.
В избушке имелось все необходимое для жизни — печка, стол, лавка, два табурета, два ведра, кастрюльки, четыре алюминиевые миски, соль, чайник, спички, полка с десятком потрепанных книжек, керосиновая лампа с запасным стеклом, керосин в бидоне, запрятанный под корневище дерева, крупа, тарелки и шанцевый инструмент к ним — все было либо притащено сюда на своих двоих, либо сработано на месте.
Отомкнув зимовье, Шайдуков глянул по углам — не побывали ль здесь незваные гости, — не любил вторжений, сердце у него в таких случаях начинало ломить, к горлу подступала тошнота, если он засекал, что в его вещах рылся чужой, а из его тарелки ел кто-то незнакомый — Шайдуков был брезглив… Он облегченно вздохнул, увидев, что на пыльном полу нет ни одного отпечатка, стол также покрыт слоем пыли, ровен, как аэродром, — ни единой отметины.
Повесил на крюк ружье, разулся, размял пальцами ноги — все он делал по-стариковски медленно; немного отдохнув, он взялся за уборку. Через час зимовье было прибрано, стол и лавка с табуретками вымыты, печь вычищена — и не только вычищена, но и затоплена, в ней весело поухивал, бубнил что-то огонь.
От тепла зимовье ожило, обрело особый дух и даже смысл, наверное, даже тараканы, околевшие еще год назад, и те ожили, взбрыкнули лапами, перевернулись со спины на пузо и изумленно воззарились на человека: что-то давно тебя здесь, дядя, не было, мы уже думали, что ты вообще не придешь. Шайдуков, словно бы почувствовав вину за то, что долго не приходил сюда, подтянул к подбородку ноги и уселся перед печкой на табуретке — не он должен был прийти сюда и наслаждаться этой тишиной, этим теплом, этим одиночеством, в котором хоть раз в жизни, но обязательно хочется побыть каждому из нас, а другой человек… Только вон как распорядилась жизнь — не стало того человека. Участковый угрюмо сжал кулаки.
И где же этот красавец летун, в какую щель заполз, где обретается ныне? Пока за Семенову боль, за боль Гагарова Шайдуков не заставит летуна расплатиться собственной, он не успокоится.
— М-да, нет тебя, Семен, — проговорил он негромко, — и уже никогда не будет, а этот дристун еще ходит по земле, небо коптит. — Участковый неожиданно твердо уверовал, что след, который он увидел сегодня, — это след Сметанина.
А раз это его след, то автор топанины как пить дать, попадется на глаза Шайдукову, не увернется — Бог того не допустит.
На ужин он разогрел банку говяжьей тушенки, заварил в кружке чаю, — заварил по-ленивому, когда чай надо сыпать прямо в кружку, либо в стакан, этому он научился у Семена, тот подцепил рецепт где-то на стороне, чай по-ленивому понравился Шайдукову, он теперь и дома, и в походах признавал только такой чай, — поужинал и, дунув в стекло лампы, лег спать.
Встал он рано, еще ни одного светлого пятнышка не возникло на небе — ничего не было, ни романтической розовины, так страстно воспетой поэтами, ни прозаической желтизны — небо было черным, глухим, низким. Он умылся снегом, снегом же и зубы почистил, обтер шею — холод отдавался в сердце бодрой болью, но проходило немного времени, и эта боль превращалась в некую приятную легкость, в тепло, способное держаться в его теле до конца дня, голова становилась свежей и ясной, туман, окутывавший в ночи сознание, отползал, — хорошо, чтобы каждый день начинался вот так, со снежного моциона.
Едва участковый успел позавтракать, как глухая чернь неба начала гнило расползаться, в швы потекло что-то серое, и Шайдуков, прихватив ружье, пошел искать тетеревиные следы, голые пятаки, где могли появиться эти птицы.
За день он убил двух тетеревов, одну копалуху — черную тетерку и бородатого, с красными петушиными глазами глухаря.
Удачную охоту Шайдуков отметил мерзавчиком — стограммовым граненым стаканом «шила» — медицинского спирта.
Охота следующего дня была также удачной — два косача и два глухаря.
А вот третий день подвел — с утра повалил снег, густой, неприятный, серый, словно бы там, наверху, чистили улицы и грязь сбрасывали сюда, на землю, птицы и звери попрятались, и Шайдуков, поплутав в снежной мешанине, где все перепуталось, перекрутилось, вернулся в зимовье.
И — грешная штука — чуть не заблудился, промахнув мимо каменных зубьев, за которыми скрывалось зимовье, остановился у изгиба ручья, помеченного гигантской сосной, упавшей лет десять назад и, стукнув себя ладонью по лбу для наказания — слишком поздно приходит отрезвление, такие задержки могут однажды дорого обойтись, — повернул обратно.
Придя в зимовье, он долго отдыхал — не хотелось растапливать печь, что-то расклеилось в его организме, сломалось, в кости натекла усталость, затвердела, ноги сделались чужими — не разогнуть, но в конце концов Шайдуков с трудом согнал себя с лавки, заставил притащить дрова и засунуть их в печку.
Дрова долго не хотели разгораться, дым валил из печки в помещение, прилипал к потолку, в поленьях что-то щелкало, угли, словно из пистолетного дула, вылетали из печки, падали на пол, воняли, испускали дурной чад, и Шайдуков изрядно намучался, прежде чем печка стала покорной — прежней веселой печкой, заработала, словно паровоз, заухала, загудела, нагоняя в зимовье сухой жар.
У всякого человека могут случиться провальные дни, когда ничего не клеится, за что ни берется — все выпадает из рук, любая неувязка вызывает злость и ругань, на службе — полный провал, раздрай и путаница в бумагах, косые взгляды сослуживцев и выговоры начальства, в такие дни лучше ни во что не ввязываться, никуда не ходить, сидеть у себя дома с книжкой, либо просто лежать на кушетке и поплевывать в потолок.
Нынешний день у Шайдукова выдался провальным, иначе как можно назвать слепое блуждание в снегу, пустоту облюбованных тетеревами куртин, слабость в костях и мышцах, словно бы он разом постарел, лень и внутреннюю маяту.
Перекусив, он сел чистить ружье. Отщелкнул ствол, отщепил цевье, отложил в сторону приклад. Чтобы прийти в себя, вновь стать прежним Шайдуковым, надо было успокоиться, заняться чем-нибудь мелким, требующим пристальности взгляда, внимания. Лучшего занятия, чем чистка ружья, Шайдуков не нашел. Замурлыкал себе под нос неведомую мелодию, которую, как он подозревал, сам и сочинил, а точнее, с ней и родился — ведь каждый из нас рождается с какой-то мелодией, вписанной в душу, да потом всякий человек, даже не имеющий представления о музыке и нотах, может сочинить вполне приличную, вполне профессиональную мелодию, — бессловесная песенка, которую мурлыкал Шайдуков, была именно такой.
По зимовью растеклось сухое, чуть колючее тепло, Шайдуков разделся, разулся, оставшись в носках, на ноги натянул легкие суконные тапки. В голове было мутно, болело горло, внутри тоже что-то болело, но Шайдуков никак не мог понять, что же это болит, плоть или дух?
Слишком много скопилось в его теле солей, болячек, хвори, всякой лишней пакости, которая старит человека, делает его уязвимым перед временем, но как избавляться от солей и болячек, никто точно не знает, даже самый многомудрый мудрец, хотя все делают вид, что знают.
Где-то далеко, за каменными зубьями, в пространстве, а может, на взлобке, где любят бывать тетерева, раздался странный звук, который Шайдуков засек и насторожился. Это был звук, рожденный живым существом — зверем, крупной птицей, человеком. Всякий треск, писк, шум, которые исходят от обломленной ветром ветки, сорвавшейся шишки, либо расщепленного сука, — это звуки неживые, а Шайдуков услышал живой звук.
Кто бы это мог быть? Медведь, который никак не может залечь в берлогу? Волки? Лисица, вынюхивающая рябчиков или тетерева? Или заблудившийся турист?
Если турист, то надо выглянуть наружу и пригласить беднягу на чай. Шайдуков покосился на оконце, из которого на снег проливался жидкий свет, ничего, кроме неряшливого мелькания хлопьев, не увидел и достал из кобуры пистолет. Положил на стол так, чтобы в любую секунду было удобно схватить его и в то же мгновение выстрелить.
«А если заест пружина?» — мелькнуло в голове навязчивое, и он в очередной раз выругал оружейника. Если уж в районе завелись люди, которые к своей работе — даже в органах, — относятся спустя рукава, сыто икают в служебное время, ногтями ковыряют в зубах и выразительно похлопывают себя по пузу, намекая, что неплохо бы получить в подарок кусок окорока или телячью ногу, — то чего уж говорить об областном центре и о самой Москве?
Звук повторился еще раз, был он неровный, какой-то жалобный, словно под слабой оскользающейся ногой проседал снег, теперь Шайдуков точно знал — идет человек. Как знал и другое: в мутной стене падающего снега человек засек живое желтое пятнышко — свет, пролившийся наружу из слепого оконца зимовья… Непонятно только, как он засек это живое светлое пятно, с какого угла, с какой точки? Или же не засек, а просто почуял дым, тянущийся из узкой железной трубы и прижимаемый снегом и ветром к земле, а теперь, как зверь, идет на этот дым, понимая, что это — единственный шанс на спасение. Другого шанса нет.
И не будет.
Если смотреть на зимовье со стороны ручья, то можно увидеть кусочек окна, а точнее, часть оконного стекла небольшого размера, примерно в ладонь шириной, но для этого надо встать очень точно, в одно только место, на крохотный пятак, но чтобы попасть на этот пятак, надо обладать особым чувством, не человечьим — звериным или, может быть, даже посильнее звериного, — ведьминским, лишь этот кусок оконца способен выдать зимовье.
Еще, конечно, дым, но он в снегу не виден, его надо почувствовать.
Звук повторился еще раз, Шайдукову показалось, что он даже слышит слабое осекающееся дыхание идущего к зимовью человека — вот за каменным зубом, прикрывающим вход, раздался кашель (глухой, застрявший в глубине легких — простуда проникла в этого человека основательно, без больницы уже не обойтись), потом — неровный хруст снега, вот хруст снега оборвался… Это означало, что человек остановился, выжидает, слушает тайгу, шорох снега, а может, просто ищет свет, который он засек, остановившись на берегу ручья, сделал два шага и снова замер: человек боялся потерять это место, удалиться от него… Ведь можно сделать два неверных шага — и все: жилье, тепло, свет, еда навсегда уйдут от него.
Теперь уже было слышно и дыхание… Снова кашель — расколотый пополам, трескучий.
Человек находился совсем рядом, но не мог найти зимовье, вглядывался в пространство, смотрел себе под ноги, стараясь засечь след, какую-нибудь вдавлину, отметину, но не находил, все было засыпано снегом, человек тяжело кашлял, боролся со слабостью, старавшейся сбить его с ног, иногда руками ощупывал землю, собственные ноги, хватался за лодыжки и обтрепанные края штанин, страдал от того, что не может найти вход в зимовье. Вот он бессильно забормотал, слова были смятые, бессвязные, что он хотел сказать — не разобрать.
Шайдуков не спешил открывать дверь и выходить к человеку, он молча ждал. Подкинул в руке приклад разобранного ружья, зацепил клювом ствола за упор, стальной замок приклада звонко щелкнул; с таким же звонким щелканьем участковый поставил на место цевье. Потянувшись к патронташу, достал два патрона с литыми круглыми пулями — в тайге, даже если идешь на мелкую дичь, рябчиков и куликом, обязательно приходится брать патроны, снаряженные пулями, жаканами — может повстречаться медведь, без крупных зарядов от него не отбиться, — загнал в стволы.
Глухое хрумканье снега за каменным клыком возобновилось — человек пошел в обход зубьев, нырнул в ельник и тут же провалился по пояс в снег, с ругательствами выскребся из него, вернулся на старое место, задышал тяжело.
Шайдуков продолжал молча ждать.
Человек двинулся в обратную сторону, к ельнику, окольцевавшему зимовье с другого бока, остановился снова, затем, подбадривая себя ругательствами, а точнее, собственным голосом, — участковый, случалось, сам боролся со слабостью, злостью и одиночеством таким же способом, так же разговаривал с собою, будто сумасшедший, — пошел дальше и вновь остановился…
Все, нашел! Нашел узкий лаз между клыками, соединенными друг с другом неровно стесанным порогом, на котором никогда не задерживался снег, сколько бы его ни выпадало.
Участковый посмотрел на пистолет и усмехнувшись, — вооружен он до зубов, так, кажется, в прошлом любили говорить литераторы, — придвинул «макаров» к себе.
Гость с кряхтеньем одолел каменную перемычку, потоптался на площадке перед дверью, что-то соображая, — может быть, так же, как и Шайдуков, готовил оружие, — засипел страдальчески, сделал к двери еще один шаг и опять остановился. Что-то держало его. Впрочем, Шайдуков хорошо понимал, что держало. Покосился в оконце — снег по-прежнему не успокаивался, шел, шел и шел, чертил на черном фоне мутные зигзаги, линии, бесился, вызывая ощущение некого вселенского бессилия, непрочности, глухой тоски: все мы — ничто перед природой, перед собственной смертью, перед всем, что есть над нами. Шайдуков шумно выдохнул и перевел взгляд на дверь.
Дверь открылась медленно, почти бесшумно — старые петли ее были смазаны участковым, в зимовье вместе с паром влетели несколько крупных хлопьев снега, которые тут же, прямо в воздухе, исчезли, через порог перевалился оборванный страшный человек с густо заросшим лицом и гноящимися глазами.
В одной руке он держал палку, в другой… Шайдуков вначале не понял, что у него было в другой руке — что-то резиновое, желтоватого телесного цвета. В следующий миг Шайдуков понял, что это такое, и содрогнулся от догадки, в горле у него образовалась пробка и возникла тошнота.
На пороге зимовья стоял Сметанин. Участковый невольно скорчился — по животу его словно бы резанула тошнота, в горле булькнула жидкость, Шайдуков напрягся, сжал зубы и загнал ее обратно. Потянулся за пистолетом.
— Это ты-ы, — неверяще протянул Сметанин и невольно икнул: ему сделалось страшно.
— Я знал, что ты встретишься, — прохрипел участковый, — знал, что ты придешь… Не знал только, куда именно придешь.
Он поднял пистолет.
— Не надо, — быстро проговорил Сметанин, словно бы что-то выплюнул изо рта. Вскинул руку с посохом, загородил ею лицо. — Не надо!
— Надо, — твердо прохрипел Шайдуков, — ты сам знаешь, почему… надо!
«Если пружина не подаст патрон в ствол — стрелять не буду, — спокойно подумал Шайдуков, он быстро пришел в себя и на все происходящее смотрел сейчас словно бы со стороны: и он это был и не он, и Сметанин — не Сметанин. — Тогда пусть его судит суд. Хотя вряд ли ему удастся остаться живым — таких людей расстреливают».
Пар чуть разредился, и Шайдуков увидел то, чего не видел еще тридцать секунд назад — на Сметанина была напялена не только мужская одежда, но и женская, на шее висело несколько золотых цепочек с кулонами, в кулонах дорого, неземно поблескивали камни.
«Баба!» — напоследок подумал участковый и нажал на спусковую собачку. Короткий ствол «макарова» подпрыгнул, в нос ударило пороховой гарью, и прежде чем он услышал выстрел — грохот запоздал, оторвался от пули, — увидел, как дернулся Сметанин и спиной вылетел в дверь, которую он держал открытой, и через распах в зимовье натекал холод и сыпался снег.
Дверь качнулась от удара, скрипнув, ударилась торцевой частью о деревянный чурбачок, специально прибитый к порогу с той стороны, и закрылась.
«Вот и все, — устало подумал Шайдуков, — вот и отомстил я за тебя, Сеня. И за тебя, Гагаров!»
О том, что будет дальше, Шайдуков не думал. И не хотел думать. Хотя знал — ничего хорошего его там не ждет, и от этой мысли ему сделалось еще более тоскливо и более одиноко.
Впрочем, одна мысль все-таки родилась в нем, вялая, совсем не к месту — в этот миг многое было не к месту: «Надо забрать у летуна зажигалку, — ту, китайскую, с драконьей головой… Нечего ей пылиться в кармане у мертвого человека». Но Шайдуков даже не сделал попытки подняться с места и выйти за дверь.
И без того было тошно.
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Все в это утро казалось легким, прозрачным, пронизанным струящимся с неба солнечным светом. Москва только просыпалась, ее широкие улицы с серыми, вышарканными тротуарами еще не обрели привычного гомона и суеты. На Кутузовском проспекте навстречу попадались лишь поливальные машины, издали похожие на божьих коровок с длинными, словно нарисованными, усами водяных струй. Солнечные лучи высекали из них радугу и от этого усы переливались разноцветными красками. Редкие легковушки проносились стремительно, как снаряды, обдавая нас шипящим свистом. Наш неторопливо побрякивающий «Запорожец» упорно тарахтел, не обращая на них внимания.
Валера, чуть прищурившись, сосредоточенно смотрел на дорогу. Справа от него, закрывая мне широкими плечами почти весь обзор, сидел Гена. Он еле уместился на узком, скрипучем сиденье. При каждом встряхивании Гена пригибал голову, чтобы не стукнуться о крышу, и постоянно косился на Валеру. Но тот не замечал его недовольных взглядов.
Сегодняшнюю, походившую на бегство из города, поездку устроил Валера. Когда я позвонил ему, чтобы сообщить о своем приезде, Валера радостно закричал в трубку:
— Старик, ты не поверишь, как я рад твоему звонку. Давай завтра же рванем на Генкину дачу и устроим себе мальчишник.
— Ты думаешь, это будет интересно? — спросил я, немного удивившись. Женщины мне никогда не мешали. Наоборот, я считал, что жизнь без них сразу теряет всякий смысл.
— А ты разве еще не женат? — нерешительно спросил Валера и в его настороженном голосе послышалась незнакомая мне интонация.
— Пока нет. А что?
— Бабы только портят мужскую компанию, — сухо сказал Валера, заканчивая разговор. — В восемь ноль-ноль я буду у вас.
Я пожал плечами и растерянно посмотрел на Гену. Мне показалось, что бабы здесь ни при чем. Скорее всего дело только в одной из них.
У Валеры жена манекенщица. Я ее никогда не видел, но женщин ее типа хорошо представлял. Это только на телеэкране они выглядят красавицами. А так почти каждая под два метра ростом, с выпирающими ключицами, насквозь пропитанная дезодорантами, давно убившими в ней всякие запахи плоти, и при всем том избалованная вниманием публики. Мне казалось, что в жизни эти женщины всегда должны быть капризными. Такую не поносишь на руках, как она этого требует. Может быть поэтому Валера и мучается.
— Пригласил на дачу? — спросил Гена, протягивая руку к телефонной трубке, которую я все еще держал в ладони.
Я кивнул. Он положил трубку на телефонный аппарат и сказал, странно улыбаясь:
— Мы с ним давно хотели устроить шашлычки. А теперь появился железный повод. — Я понял, что речь идет обо мне.
Гена, как и я, тоже с Алтая. Когда-то начинали работать в одной газете. Но затем я уехал на север за туманом и за запахом тайги, как поется в одной песне. А он, будучи талантливым газетчиком, стал разрабатывать свою журналистскую штольню. Написав несколько материалов в ведущую газету страны, Гена крупно заявил о себе. Его взяли собкором по сибирской зоне.
А вскоре он оказался в Москве уже в качестве специального корреспондента при секретариате редакции.
Валера по профессии зубной врач. После окончания московского медицинского института его направили работать на Алтай в сельскую больницу. Там он исполнял обязанности не только стоматолога, но и терапевта, и лора, и кого-то еще. Но и при такой занятости умудрялся писать стихи и приносить их нам в редакцию. В редакции мы и познакомились.
Отработав положенный после института срок, Валера вернулся в Москву. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации и сейчас возглавлял кафедру челюстной хирургии в медицинском институте и одновременно заведовал отделением крупной больницы. С Геной они общались постоянно, а я во время своих кратковременных наездов в Москву у Валеры ни разу не был.
— О шашлычках думаете? — спросил Валера, повернувшись ко мне и, не дожидаясь ответа, сказал: — Я угощу вас сегодня кое-чем получше. У меня в багажнике великолепная говядина.
Он хотел сказать что-то еще, но сзади рявкнул клаксон автомобиля. Валера отвернулся от меня и сосредоточился на дороге. Сверкающая новенькой краской голубая иномарка обогнала нас и стала стремительно удаляться. Мы проезжали Триумфальную арку, около которой постоянно дежурили гаишники. За ней легко спрятаться, чтобы выловить жертву. Дорогие иномарки гаишники не останавливали, они отлавливали таких, как мы. Я оглянулся и прочитал высеченную на арке фразу, с которой Кутузов обратился к своей армии после разгрома Наполеона. «Вы кровию своею спасли Отечество, доблестные, победоносные войска». Гена, изредка смотревший в переднее зеркальце, перехватил мой взгляд, заметил:
— После таких слов последний солдат отдаст свою жизнь за маршала.
— Сейчас и солдаты измельчали, и маршалы совсем не те, — сказал я, поудобнее располагаясь на сидении. Комфорта в «Запорожце» все-таки маловато. — Посмотришь по телевизору на этого заморыша — нынешнего министра обороны — и тоска берет. Суслик в очках.
— Придет время испытаний, появятся и маршалы, и солдаты, — не оборачиваясь, сказал Гена.
— Ну вот. Стоит встретиться двум русским и весь треп только о политике, — вмешался в разговор Валера.
Мы замолчали. По обеим сторонам шоссе еще мелькали многоэтажные здания, но это уже была окраина Москвы. Вскоре Валера свернул на проселочную дорогу, мы выехали в поле, за которым виднелся лес. Поле было засеяно пшеницей. Ее сизоватые со светлым отливом стебли уже выбросили колос, в котором, притаившись, наливалось зерно. Мы пересекли поле и оказались в роскошном смешанном лесу. Кряжистые дубы с глянцеватой резной листвой росли здесь вперемешку с липами и рельефно выделявшимися темными, остроконечными пирамидами елей, увешанных гирляндами светло-коричневых шишек. Вскоре по обе стороны дороги потянулись ограды, за которыми замелькали одноэтажные деревянные дома с просторными застекленными верандами, какие строили до войны так называемому комсоставу. Почти все они были обшиты рейкой и выкрашены в зеленый или светло-голубой цвет. На некоторых домах краска выцвела и потрескалась.
— Ну вот и мое бунгало, — сказал Гена, показывая на домик, расположенный в глубине.
Валера остановил машину. Мы выбрались из «Запорожца», забрали сумки с провиантом и, открыв жалобно скрипнувшую калитку, направились к дому. Усадьба перед ним была запущенной. Трава поднялась почти по пояс, вдоль дорожки росли яблони, на которых торчали похожие на протезы старые высохшие ветки.
— Специально оставляю все в нетронутом виде, — сказал Гена, незаметно пнув в траву валявшийся на дороге сучок. — Пусть все растет, как в дикой природе.
Валера сморщился, глядя на неприбранную территорию, и заметил:
— Дикая природа — великолепно. Но стриженный газончик перед дачным домом все-таки лучше.
Гена не ответил. Мы уже подходили к углу дома, когда дверь его распахнулась и на пороге показалась босая взлохмаченная девчонка с прелестными голыми ногами, одетая в мужскую рубашку. Став в дверном проеме, она сцепила над головой руки и потянулась, приподнимаясь на цыпочках. Рубашка задралась, обнажая крохотные белые трусики, которые больше подчеркивали, чем скрывали женскую тайну. Издав легкий стон, девчонка увидела нас, испуганно вскрикнув, присела, натягивая на колени рубашку, потом вскочила и скрылась в доме.
— Вот это да, — сказал Валера и посмотрел на Гену.
Тот, изогнув брови, нахмурился и спросил:
— А ты в эти годы был другим?
— Почему в эти? — пожал плечами Валера. — Я и сейчас еще не постарел.
Дверь снова открылась и теперь на пороге появился парень. Высокий, стройный, в заношенных джинсах и чистенькой, аккуратно сидящей на нем темно-синей футболке. Кивнув всем сразу, он напустился на Гену:
— Ты чего не предупредил, что приедешь? Да еще с гостями. Человека чуть заикой не сделали.
Это был сын Гены Андрей, студент второго курса МГУ.
— Так вот почему ты не ночевал дома? — спросил Гена, изображая из себя сурового родителя.
— А что? — Андрей напрягся и настороженно посмотрел на отца.
— Закурить дай, — сказал Гена, стараясь изобразить на лице суровость.
Андрей вытащил из заднего кармана джинсов пачку сигарет, протянул отцу. Гена достал сигарету, долго разминал ее толстыми, неуклюжими пальцами, исподлобья глядя на сына, положил пачку к себе в карман и сказал:
— Молодой еще разговаривать таким тоном со старшими.
Его взгляд сразу смягчился и я понял, что на этом воспитание сына закончилось. Гена затянулся сигаретой, выпустил дым сразу из обеих ноздрей, обвел взглядом поляну перед домом и, не глядя на Андрея, заметил:
— Поляну бы хоть выкосил. Заросла вся, смотреть срамота.
— Да я собирался, но времени не было. — Андрей облегченно вздохнул и оперся плечом о дверной косяк. Он понял, что гроза окончательно миновала.
— Естественно, у тебя со временем напряженка, — вкладывая в интонацию как можно больше сарказма, сказал Гена. — Когда такими делами займешься, ничто другое на ум не идет.
— Ладно уж, — Андрей опустил голову, ковырнул носком кроссовки порог.
— Чего ладно?.. Доставай дрова и разжигай мангал. Жрать, поди, хочешь?
— Вообще-то не мешало бы…
Гене расхотелось заходить в дом и он повел нас на поляну.
В траве под яблоней, на нижней ветке которой висело несколько небольших зеленых яблок, стоял мангал. На его дне в серой рассыпчатой золе лежали черные головешки. Сразу за мангалом был сколоченный из некрашенных досок стол, по его бокам — две скамейки. Андрей сунул в головешки бумагу, принес целую охапку коротеньких осиновых чурочек, положил их сверху и поджег. Из мангала потянул тонкий, сизый дымок.
— Ты тут последи, — обратился Андрей к отцу, кивнув в сторону мангала. — А я пойду успокою.
Гена заглянул в мангал, где уже начал разгораться огонь, затем достал из сумки большую темную бутылку и ворчливо заметил:
— Ну и дети пошли… Хуже родителей. — Повертел бутылку в руке, прочитал вслух иностранное название: «Бордолино» и сказал, пожимая плечами: — Не могу понять. То ли это от слова «бардак», то ли еще от чего-то?
— От «бордо», кержак неотесанный. — Валера протянул руку, взял у него бутылку. Внимательно рассмотрел этикетку и сказал, словно изрек истину: — Во Франции это вино называется «бордо», в Италии — «бордолино». Ты разве не видишь, что оно итальянское?
— Я думал, что они делают специальное вино для бардаков, — Гена пошарил рукой в сумке и протянул ее Валере. — Не могу найти штопор. Ты пока открывай бутылку, а я сейчас.
Опустив голову и глядя под ноги, он медленно пошел по поляне, словно пытался отыскать потерянную вещь. Гена был толстым и неуклюжим, но не из-за своей полноты, а из-за постоянно мучивших его приступов остеохондроза. Когда ему нужно было оглянуться, он не поворачивал голову, как это делает каждый человек, а разворачивался всем корпусом. Сгибаться же он вообще не мог. Поэтому, если требовалось завязать шнурок на ботинке, он ставил ногу на стул или опускался на колено. Остеохондроз он подхватил на Севере, когда плавал мотористом на катере по великой реке Лене. Осматривая поляну взглядом опытного следопыта, Гена опустился на колено и, раздвигая траву руками, стал что-то искать в ней.
— А ведь выросла, — радостно воскликнул он, приподнимаясь с земли. В его руке было несколько редисок.
Гена ополоснул редиски в бочке, стоявшей под водостоком на углу дома, и подошел к нам. Валера все так же разглядывал этикетку на бутылке.
— Ты что, до сих пор не открыл? — удивился Гена, отрывая у редиски зеленую ботву.
— Что, прямо сейчас и начнем? — спросил Валера, ставя бутылку на стол. — Мы ведь мясо еще жарить даже не начали.
— Перед хорошей закуской нужна разминка, — философски заметил Гена. — Ищи штопор и открывай.
«Бордолино» оказалось приятным, чуть терпким вином с густым ароматом спелого темного винограда. Валера отпил маленький глоток, почмокал губами и махом выпил все, что оставалось в стакане. Взял за хвостик редиску, покрутил ее перед глазами, понюхал и обратился ко мне:
— Ну давай, Иван, рассказывай, как там у тебя на Алтае.
Гена прыснул.
— Ты что? — обозлился Валера. — Я человека сто лет не видел, а ты смеешься. Мне же интересно, что у него. Знаю, что написал несколько вещей. Кое-что издал.
— Я не об этом, — сказал Гена, сдерживая смешок. — Ты эту редиску нюхал, как влюбленный студент розу. А с Иваном начал говорить, словно следователь на допросе.
— А ну тебя, — махнул рукой Валера. — Ты всегда за что-нибудь зацепишься.
— Тоже мне интеллигент. — Гена подошел к мангалу, пошевелил стоявшим около него железным прутом дрова. — Скоро мясо жарить можно будет.
— А что на Алтае? — сказал я, повернувшись к Валере. — Жизнь такая же, как и везде. Каждый выкручивается, как может.
— Но у тебя настроение творческое, а я стихи давно забросил.
— Последняя вещь написалась сама собой, — сказал я. — Я к ней не готовился. Просто взяла и выплеснулась на бумагу, как будто ждала момента.
— Да… — Валера положил редиску рядом с бутылкой недопитого нами вина. — А я пять лет назад докторскую защитил. Сейчас имею свою клинику.
— Горжусь, что у меня такие друзья, — совершенно искренне сказал я.
— Да ладно тебе, — сморщился Валера. — Нашел чем гордиться.
— Нет, я абсолютно серьезно. У меня бы не хватило мозгов стать доктором.
— Ты лучше расскажи, как писателей лечишь, — попросил Гена.
— А чего рассказывать. Пломбировал как-то зубы Солоухину, а потом Евтушенке.
— Вот про них и расскажи, — настаивал Гена.
Валера ухмыльнулся, достал носовой платок, вытер им редиску, откусил маленький кусочек, пожевал его на передних зубах.
— Пломбу ведь в раз не поставишь. Сначала надо подготовить дупло, успокоить нерв, а на второй заход уже ставить пломбу. И вот когда пришел ко мне на второй прием Солоухин, в руках у него была сумочка. Он ее открыл и поставил на стол банку рыжиков. Я поднял руки кверху и категорически заявил: «Никаких подарков от своих пациентов не беру». А Солоухин спокойно, негромким таким баском говорит с ударением на «о»: «Нет уж возьмите, Валерий Александрович, а то я у вас пломбу ставить не буду. К другому врачу пойду.
Я эти рыжики у себя на Владимирщине собственноручно собирал». Мне ничего не оставалось, как взять. «Спасибо, говорю, Владимир Алексеевич, но в следующий раз приходите без подарков. Я вас за книги, не за грибы люблю». Банку эту до сих пор держу в книжном шкафу. Может музею какому пригодится.
— И на этом закончилось? — спросил я.
— Почему? Еще раз приходил лечить зубы. И снова принес грибы. На этот раз белые.
— А Евтушенко?
— Вот ведь какие разные люди, — сказал Валера, словно до сих пор не мог скрыть удивления. — Солоухина лечил, у того ни один мускул не дрогнул. А к Евтушенке подступиться было страшно — весь на нервах. То ли от природы такой, то ли сам себя издергал. Так и ушел молча. Только глазами на меня зыркнул, словно запомнить лучше хотел.
— Сейчас живет в Нью-Йорке, ест американскую колбасу, — сказал я.
— Его с этой колбасы когда-нибудь прохватит, — заметил Гена.
— Да нет, — сказал Валера, наклоняясь к сумке. — У него великолепная приспособляемость. Он переварит, что угодно.
Валера достал завернутое в пакет мясо и обратился к Гене:
— Где у тебя специи?
— Ну вот видишь, — сказал я. — Это же хороший сюжет для рассказа. Напиши.
— Дарю его тебе. — Валера улыбнулся и торопливо, словно боясь, что я откажусь, добавил: — Нет, нет, на самом деле.
Затем он вытряхнул мясо из пакета на стол, нарезал его поперек волокон не очень толстыми пластиками, посыпал сверху специями и положил несколько пластиков на решетку над мангалом. Мясо зашипело, от мангала потянуло приятным ароматом.
— На востоке мясо всегда готовит мужчина, — сказал Валера, приподняв длинной двухрожковой вилкой один пластик и посмотрев, не начал ли он пригорать.
— Восток для меня загадка, — сказал я. — Я никогда не был на Востоке.
— Запад есть Запад, Восток есть Восток и никогда им не быть вместе, — процитировал Валера Редьярда Киплинга, переворачивая мясо.
Из дома вышел Андрей, потянул носом ароматный запах и спросил, обращаясь к отцу:
— Можно и нам перекусить?
— Зови, — Гена кивнул в сторону открытой двери.
Андрей направился за подружкой, а Валера стал складывать на специальную дощечку первые подрумянившиеся куски мяса. Гена между тем нарезал хлеб, достал из сумки огурцы и помидоры, два пучка невесть откуда оказавшейся в Москве черемши.
— Прямо пир какой-то, — сказал я, вытягивая из пучка черемшину.
— Старик, когда мы виделись последний раз? — обратился ко мне Валера.
— Лет пятнадцать назад, — ответил я. — Кстати, когда ты возьмешься за стихи?
— Наверное, никогда, — Валера пожал плечами и я увидел в его глазах печаль.
Гена разлил в стаканы вино, поднял свой и сказал:
— За тебя, Иван. Если бы не ты, мы с Валеркой не выбрались бы на природу еще сто лет. И за процветание земли сибирской. Мы все вышли оттуда.
Мясо оказалось сочным и нежным на вкус. Я сказал об этом Валере.
— Я же говорю, что мясо должны готовить мужчины, — заметил он. — Ввязалась бы в это дело баба, обязательно испортила бы.
— Женщина — украшение нашей жизни, — сказал я.
В это время за соседней оградой раздался звонкий смех. Мы с удивлением развернулись, подумав, что смеются над нами. Оказалось, ошиблись. Яркая молодая женщина, похожая на Аксинью из «Тихого Дона», подоткнув края юбки за пояс, гонялась за шустрым пушистым котенком, который перескакивал с грядки на грядку. Пока она огибала их, он убегал еще дальше.
— Я тебе! — грозилась хозяйка, но было видно, что погоня веселила ее.
Мы многозначительно переглянулись. У соседки были длинные, стройные загорелые ноги и открытое лицо с искренней, радостной улыбкой. Дольше всех взгляд на ней задержал Валера.
— Да, — сказал я, покачав головой. — Еще какое украшение…
— Но к такому блюду ее подпускать все равно нельзя, — настойчиво повторил Валера.
В двери дома показались Андрей с подружкой. Она нерешительно остановилась у порога, но Андрей взял ее за руку и потянул за собой. Девушка была в джинсах и голубой футболке с коротким рукавом. На Андрее — клетчатая рубашка, в которой мы видели его подружку, когда она потягивалась на пороге. Гена уже отмяк и, улыбнувшись, поманил ее рукой:
— Иди, иди сюда, мы тебя не съедим.
Девушка оказалась красивой. Ее шелковистые пепельные волосы были стянуты на затылке в узел, придавая лицу серьезность. Строгие светло-карие глаза смотрели на нас с пытливой настороженностью. Сочные ярко-красные губы были чуть приоткрыты. Футболка плотно обтягивала тонкую гибкую фигуру. Мы невольно засмотрелись на девушку и это еще больше смутило ее. Она подошла, не отпуская руки Андрея.
— Надо познакомиться, — предложил Гена, глядя в ее настороженные глаза. — Как зовут меня, ты наверняка знаешь. А это мои друзья Иван Васильевич и Валерий Александрович.
— Наташа, — произнесла девушка и, чуть согнув колени, сделала маленький реверанс. Мне показалось, что ее колени могут заскрипеть, настолько она была напряжена.
Гена достал из сумки вторую бутылку, со звонким хлопком вытащил из нее пробку.
— Мне больше не наливай, — сказал Валера, накрывая ладонью стакан. — Иначе я вас не довезу, схватит милиция.
Гена исподлобья посмотрел на него и Валера нерешительно убрал руку. Гена плеснул доктору вина, налил немного Андрею и Наташе. Мою и свою тару наполнил до краев. Повернулся к девушке и сказал:
— За тебя, Наташа. Ты для нас, как приятное воспоминание молодости.
— Почему воспоминание? — спросила она, и ее глаза сразу просветлели, словно в них растаяли льдинки.
— Потому что мы для таких, как ты, уже дяденьки.
Она сдержанно улыбнулась, обнажив ровные белые зубы, и взяла в руку стакан с вином. Андрей положил на хлеб кусок мяса, на мясо несколько черемшин и протянул бутерброд подруге. Мы выпили и принялись за еду.
— Вы когда домой? — спросил Андрей, обратившись к отцу.
— По всей видимости ближе к вечеру. А что?
Андрей пожал плечами и протянул руку к мясу. Гена взял бутылку и обвел всех взглядом, словно спрашивая, наливать еще или нет. Молодые пить больше не захотели. Валера — тоже, сославшись на свои шоферские обязанности. Поэтому вторую бутылку «Бордолино» допили мы с Геной. Он все время поглядывал за ограду, да и я украдкой бросал туда взгляд.
Женщина, действительно, была хороша: темные, забранные в пучок волосы, гибкое загорелое тело, красивые ноги, а, главное, улыбчивое, выразительное лицо с большими живыми глазами. Теперь она оказалась совсем рядом. Переносила тонкий шланг, зажав его конец пальцем. Вода под большим напором брызгала из него, как из лейки. Разворачиваясь, соседка обдала тонкой струей нас и снова звонко рассмеялась. И тут же, немного рисуясь, сказала:
— Ой, простите, пожалуйста.
Гена слегка смутился, но поспешил ее успокоить:
— За что? Это вам спасибо… Может быть с нами на шашлычки? — Он показал рукой на стол.
— Да нет, — засмеялась соседка. — Как-нибудь в следующий раз… — Она потянула шланг к дому, намереваясь полить аккуратно подстриженную поляну.
— Вот же черт, — сказал Валера, не сводя взгляда с соседки, и стукнул себя ладонью по лбу. — У Ольги сегодня день рождения, а я ее забыл поздравить. В понедельник будет неудобно.
— У какой Ольги? — спросил я, увидев, что Валеру искренне расстроила его забывчивость.
— У моей старшей медсестры.
— В понедельник подаришь ей цветы и она все простит, — сказал Гена. — Цветы искупают перед женщинами все грехи.
— Да нет, — качнул головой Валера. — Придется заехать.
Он снова бросил взгляд за ограду, за которой женщина, поливая газон, время от времени с любопытством поглядывала на нас.
Гена объяснил, что видит ее впервые. Дачу недавно продали и с новыми хозяевами он еще не познакомился. Слышал только, что дачу купил какой-то высокий чин из МВД. Выходит, это его жена.
Вскоре женщина скрылась в доме, Андрей со своей прелестной подружкой пошли погулять по лесу. Мы остались одни своей мужской компанией. Но наше настроение стало совсем другим.
Не знаю, кто первым сказал, что красивее женщины Богу не удалось сотворить ничего, но это правда. Любой мужчина, увидев перед собой красивую женщину, обязательно обернется, когда она пройдет мимо. На женскую красоту нельзя не обратить внимания. Ничего совершеннее в природе нет.
С уходом женщин мы ощутили в душе странную пустоту. Застолье превращалось в грубую, примитивную выпивку. Они унесли атмосферу, которая придавала ей смысл. Уж лучше бы соседка продолжала ходить по своей ограде.
Гена протянул руку, сорвал с ветки зеленое яблоко, откусил и сморщился, скривив лицо.
— Ты еще долго пробудешь в Москве? — обратился он ко мне, и посмотрел на яблоко, которое не знал куда деть.
— Все зависит от редактора, — ответил я. — А что?
— Что за книжку ты написал? — спросил Валера, повернувшись ко мне. — О чем она?
— О том, о чем писали тысячу лет до меня. О чести, достоинстве. О любви. О том, ради чего дается человеку жизнь. Книжку не перескажешь.
— Я тоже хотел бы написать роман, — мечтательно сказал Валера, сорвав травинку и воткнув ее между зубов. — Такой, чтобы его все захотели прочитать.
Гена выбросил кислое яблоко в траву и неожиданно произнес:
— Нет, мужики, что хотите, а без баб скучно, — и бросил взгляд в сторону соседской дачи.
— Надо же, как она испортила настроение, — заметил Валера.
— Не испортила, а приподняла, — поправил я.
— Такое соседство не легко выдержать, — тяжело вздохнув, произнес Гена и снова посмотрел на дверь, за которой скрылась новая хозяйка дачи. Потом перевел глаза на бутылку и произнес, не обращаясь ни к кому:
— А может нам присоединиться к какой-нибудь компании?
Я пропустил его слова мимо ушей и сказал, обращаясь к Валере:
— Хорошие романы можно пересчитать по пальцам.
— Ну это ты чересчур, — не согласился Валера. — Но то, что хороший роман написать трудно, это правда.
— Нет, мужики, давайте-ка о другом, — опять прервал нас Гена. Он положил руку Валере на плечо: — Так ты говоришь, что у твоей медсестры день рождения?
— Ну и что? — сказал Валера, насторожившись.
— Она красивая? — Гена повел глазами в сторону соседской дачи.
— Даже красивее, — сказал Валера, проследив за его взглядом.
— Да ты что? — невольно вырвалось у меня.
— А у тебя-то что глазки забегали? — удивился Валера, освобождая плечо от Гениной руки.
— Едем к твоей медсестре, — сказал Гена тоном, каким обычно заканчивают долго затянувшееся обсуждение.
— Ты серьезно? — Валера даже отступил в сторону, чтобы получше рассмотреть приятеля. — Как же ты себе это представляешь? Я вас привезу, заведу в общежитие и скажу: девочки, обслужите вот этих пациентов?
— Ну зачем так грубо? — досадливо сморщился Гена. — Ты же знаешь, мы с Иваном интеллигентные люди. Нам нужен не секс, а общение. Вот она ушла, — Гена кивнул в сторону соседки, — и мы оказались, как три казанских сироты. Ты нас привези к своим медсестрам как бы случайно, спроси, нет ли у них чистого стаканчика, а все остальное мы сделаем сами.
— Я бы выпил кофейку, — сказал Валера, нервно вздохнув. Он уже не мог скрыть явного беспокойства.
— Сходи в дом и включи кипятильник. — Гена показал рукой на приоткрытую дверь. — Кофе в шкафу. А мы с Иваном выпьем еще вина.
— Вам не принести? — спросил Валера.
— Мы сделаем себе кофе сами.
Валера пошел в дом, а Гена налил вина себе и мне. За долгие годы знакомства я хорошо изучил его. Он был из тех людей, которые если работали, то до одурения, а если отдыхали, то так, чтобы вместе с ними гуляла вся деревня. Я чувствовал, что Гене потребовался кураж в самом хорошем смысле этого слова. Ему надоели серьезные разговоры и захотелось в компанию, о которой он мог бы сказать, как это сделал классик: «И все бы слушал этот лепет, все б эти ножки целовал». Откровенно говоря, я тоже не имел ничего против такой компании. Хмель уже ударил Гене в голову, он слегка качнулся и сказал:
— У Валерки же целое общежитие медсестер. Я не знаю, чего он так артачится.
— Не принял всерьез, — сказал я. — Да и уважаемый он человек — все таки профессор, доктор наук. А мы предлагаем ему организовать в собственном общежитии бордель.
— Ничего ты не понимаешь, Иван. — Гена отпил глоток вина и поставил стакан на стол. — Праздник надо устраивать, когда этого просит душа. Валерка слишком рационален. А жизнь нельзя разложить по полочкам. Она непредсказуема. Я правильно говорю? — обратился он к Валере, который появился в дверях дома с чашкой в руке.
— Я не знаю, о чем вы тут беседовали. — Валера подошел к нам и поставил на стол чашку, от которой поднимался приятный кофейный аромат.
— Я говорю, что у Ивана выходит в Чехии книга и это надо отпраздновать. — Гена снова взял стакан с вином, но пить не стал.
— Это правда? — удивился Валера, повернувшись ко мне. — Ты ничего об этом не говорил.
— Посчитал неудобным хвалиться. — Я отпил несколько глотков вина, которое уже не казалось мне таким приятным, как вначале.
— У тебя действительно выходит книга за границей? — не унимался Валера.
— Я здесь в общем-то ни при чем, — сказал я. — Просто удачно сложились обстоятельства. Два издательства по предварительной договоренности обменялись рукописями. Моя в Праге понравилась.
— Вот черт, за это и я бы выпил. — Валера посмотрел на свой стакан.
Гена тут же попытался налить в него вина, но Валера запротестовал:
— Не наливай. Иначе я вас не довезу.
— Слушай, старик, — Гена взял чашку с кофе и протянул ее Валере. — Допивай свое пойло и вези нас к сестричкам.
— Ну и упрямый же ты. Зачем это тебе? — Валера взял у него чашку и снова поставил на стол.
— Душа просит.
Гена стоял на своем и Валера посмотрел на меня — может быть я одумался? Он, очевидно, считал, что я еще совсем трезв и мы вместе удержим закуражившегося друга. Но до меня вдруг дошло, что может Гена и не зря затевает все это? Может в этом что-то есть, если он с такой настойчивостью рвется в это общежитие? Я допил свое вино и, отвернувшись, молча поставил стакан на стол.
— Но это же безумно далеко, — взмолился Валера, поняв, что все пути отступления для него отрезаны. — И потом стыд какой. Зав клиникой вваливается с пьяными друзьями в женское общежитие. Другое дело, если бы я был один.
— Старик, — сказал Гена и строго посмотрел на Валеру. — Ты нас разочаровываешь.
Валера растерянно моргал, глядя на меня. Он все еще ожидал заступничества. Но я уже был на стороне Гены.
— Где это? — спросил я.
— На Шоссе Энтузиастов, — жалобно произнес Валера. — Мы туда доберемся не раньше вечера.
Я понял, что он сдался. Валера еще раз посмотрел на меня, допил кофе и уставился на Гену, ожидая распоряжений.
— По дороге заедем за выпивкой, — сказал Гена.
Валера молча кивнул.
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На вахте в общежитии за столом застекленной конторки сидела круглолицая девушка со вздернутым носом, усыпанным конопушками. Ее голова была повязана цветастым шелковым платком, под которым торчали бугорки бигудей. Увидев Валеру, девушка высунулась в окошечко и услужливо спросила:
— Вам кого, Валерий Александрович?
— Олю Никоненко. Она на каком живет?
— На шестом, Валерий Александрович. В двадцать восьмой квартире.
Гена нажал на кнопку лифта, подождал, пока мы войдем в кабину, и вскоре мы оказались на шестом этаже. Из-за дверей двадцать восьмой комнаты доносился смех. Валера сухо, почти официально потребовал от нас вести себя в высшей степени пристойно. Никаких плоских шуточек, никаких откровенных ухаживаний. Мы ни на минуту не должны забывать, что это не девушки для флирта, а медицинские сестры одной из самых престижных в городе больниц. Он только поздравит Ольгу с днем рождения и мы сразу же пойдем назад. Слушая его, мы с Геной переглянулись. Чтобы выглядеть респектабельнее, я купил большой букет гвоздик. Гена держал в руках сумку с вином и закуской. На чужие именины без подарков не заявляются.
Валера несколько раз кашлянул в кулак перед дверью, словно прочищал горло перед выходом на сцену, вытер ноги о половичок и нажал на кнопку звонка. Мне даже показалось, что в этот момент он зажмурился от страха. Я только сейчас по-настоящему оценил его поступок. Ради друзей он шел с открытой грудью на обнаженную шпагу.
В комнате послышался смех, затем дробный стук женских каблучков и дверь отворилась. На пороге появилась жгучая брюнетка лет тридцати с блестящими от помады густо накрашенными губами и колючими, схваченными тушью, словно клеем, ресницами. Увидев Валеру, она всплеснула руками и радостно закричала:
— Девчонки! Кто к нам сегодня пришел!
Из-за ее спины тут же высунулись две мордашки. Брюнетка развернулась, оттирая их к стене, и сказала:
— Проходите, Валерий Александрович. Вы для нас такой гость, такой гость…
— Да я, собственно, на минуту и почти официально, — неуверенно произнес Валера, но Гена подтолкнул доктора в спину, тот переступил порог и на этом речь его закончилась.
В комнате отмечали торжество. Стол был заставлен закусками, между ними стояли две бутылки водки и бутылка вина. За столом сидели еще две девушки и два парня. Я успел заметить, что у одного из них были черные усы, но на кавказца он не походил.
— Ну, да тут пир горой, — сказал Гена и обратился к брюнетке: — вас зовут Оля?
Она кивнула, не пряча улыбки, и ответила:
— У Татьяны день рождения, а тут еще брат приехал в гости.
— Которая тут Татьяна? — спросил я, пряча букет гвоздик за спиной.
Из-за плеча Ольги выглянула блондинка со свежим, словно охваченным легким морозцем лицом, подняла руку и сказала:
— Я. А что?
— Принимай, Татьяна, поздравления. — Я протянул ей букет. — От лица всей вашей клиники и ее руководителя.
Валера растерянно заморгал, глядя на Ольгу. Потом, переступив с ноги на ногу, выдавил из себя:
— А мне показалось, что день рождения у тебя.
— Вас, как всегда, неточно проинформировали, — смеясь, сказала Ольга. — Мой день рождения был вчера. А сегодня мы празднуем именины Татьяны. Вы же ее знаете?
Валера молча кивнул. Потом мы узнали, что Татьяна работала не в клинике нашего доктора, а в терапевтическом отделении.
А отмечать праздник у Ольги они решили потому, что у нее самая большая на этаже комната. Но цветы Татьяна приняла и, счастливо сверкнув глазками, тут же скрылась на кухне. Через минуту букет стоял на столе в вазе с водой.
— А мне цветов не подарите? — высунулась из-за другого плеча Ольги мордашка с синими, словно нарисованными акварельными красками глазами, над которыми двумя изогнутыми дугами, тоже походившими на рисованные, поднимались тонкие черные брови.
— Подарим, но не цветы, — сказал Гена, вытащив из кармана две шоколадки. Одну отдал Ольге, другую — ее подруге.
— Мы оказались, как нельзя некстати, — дрогнувшим голосом произнес Валера, явно смущаясь возникшей ситуации и попытался отступить к порогу, но Гена придержал его рукой за спину.
— Да что вы? — удивилась Ольга. — Проходите и садитесь за стол, Валерий Александрович. Вы же никогда у нас не были, так посидите хоть сегодня.
Гене снова пришлось подтолкнуть доктора и мы оказались у стола, а Ольга тем временем закрыла дверь. «Бордолино» в магазине, куда мы заезжали, не продавали, но зато там оказался великолепный кипрский мускат и мы разорились на четыре бутылки. Гена достал две из них и поставил на стол. Девчонки завизжали от восторга и захлопали в ладоши. Я сел между именинницей и еще одной медсестрой, как раз напротив усатого парня. Только сейчас до меня дошло, что он и есть брат Ольги. Как я понял, она была единственной из медсестер, кого знал Валера. Ольга усадила его рядом с собой.
Гена по-хозяйски взял со стола бутылку водки, спросил: «Кому?» — и налил всем. Валера прикрыл рукой стакан, который ему поставила Ольга, но Гена так зыркнул на него, что он убрал ладонь. Застолье пошло своим чередом. Мужики налегали на водку, я после первой рюмки — на вино. Я вообще не люблю крепкие напитки. Гена это знал и не делал попытки оказать давление.
Сладкий мускат пился приятно, но вскоре от него зашумело в голове. Я откинулся на спинку стула и начал внимательно рассматривать женщин, пытаясь определить, кто же из них, по словам Валеры, походит на Генину соседку по даче. Но таких здесь не было. Как грубовато говорил при виде большой женской компании Гена, переспать есть с кем, а полюбить некого. «Так и останусь не обласканным», — подумал я. В любви мне фатально не везло. Недаром из нас троих только я остался не женатым. Но тут же решил: внимание дамам оказать все же надо. Их вон сколько и все смотрят на нас.
Я видел, что соседка справа почти не пьет. Она вообще выглядела в этой компании немного странной. В комнате было тепло, но она сидела в толстом мохнатом длинном свитере, из-под которого выглядывала узкая полоска черной юбки.
— Как вас зовут? — спросил я и попытался налить ей вина.
Она отодвинула стакан и, не повернувшись ко мне, ответила:
— А разве это важно?
— Для посторонних нет, — сказал я. — Но мы же в одной компании и даже сидим рядом.
— Ну так пересядьте подальше. — Она отодвинула свой стул, чтобы между нами образовалось пространство.
Я посмотрел на девушку. У нее было красивое бледное лицо. Большие серые глаза, длинные черные ресницы и аккуратный тонкий нос, классический, как на полотнах лучших русских портретистов. Но на этом красивом лице не было веселья. Можно было подумать, что девушка только что вернулась с похорон и чужая радость ей совершенно не понятна.
Я понял, что ей не до меня и повернулся к имениннице, надеясь, что та обойдется со мной приветливее. Именинница пододвинула свой стакан, я налил ей вина и мы выпили.
— Итак, она звалась Татьяной, — произнес я и слегка приобнял именинницу за талию. Она не отстранилась.
— Это хорошо, что вы зашли, — сказала Татьяна. — Без вас здесь было скучно.
— Одна уже совсем скисла, — я кивнул в сторону соседки справа.
— Не трогайте ее, — сказала Татьяна. — У нее своя печаль. Может лучше потанцуем?
— А где музыка? — спросил я, обводя комнату взглядом. Магнитофона в ней не было.
— Это мы организуем. — Татьяна повернулась к Ольге и попросила: — Сыграй нам что-нибудь.
Мордашка с нарисованными глазами нырнула в шкаф и достала аккордеон. Ольга поставила его на колени, накинула на плечо ремень, дотронулась двумя пальцами до клавиш и по комнате полилась мелодия. Татьяна взяла меня за локоть, потащила из-за стола. Соседка справа внимательно посмотрела на меня, подняв большие серые глаза. Мне сразу же захотелось утонуть в них и я опустил голову. Мы вышли с Татьяной на середину комнаты и провальсировали несколько па.
— Не спешите, — сказала Татьяна. — Музыке надо отдаваться душой. Это такое же наслаждение, как и все остальное.
— И часто вы устраиваете такие наслаждения? — спросил я.
— Дни рождения отмечаем все. Это святое. — Татьяна засмеялась, откинув голову и заставляя меня кружиться быстрее.
— Даже той буке, которая сидит рядом со мной? — попытался я разыграть обиду.
— Ее, между прочим, зовут Маша. Она очень хорошая медсестра и самая начитанная из нас.
— Тогда бы ей лучше сидеть в библиотеке, — сказал я.
— Чего вы к ней пристали? — Татьяна сделала слегка обиженное лицо. — Сидит девочка за столом и пусть сидит. А настроение — это ее личное дело.
— С чего вы взяли, что я не даю ей покоя? Я с ней даже не разговаривал. Просто спросил, как звать, она не ответила.
— Значит на то есть какая-то причина.
— Какая?
— Спросите у нее сами.
— Она опять не ответит.
— Ой, ну почему вы ко мне с этим пристаете? Спросите лучше о чем-нибудь другом.
— Вы кого-нибудь любите?
— Конечно. Разве можно без этого?
— Одного или нескольких?
— Вам это интересно?
— Само собой, особенно, если я могу войти в их число.
— Вы очень милый человек, но я другому отдана и буду век ему верна. — Она снова засмеялась.
— Тогда давайте выпьем.
— Вы настаиваете?
— Только предлагаю.
Она сосредоточенно посмотрела вверх, немного выпятив красивую нижнюю губу, опустила голову и сказала таким тоном, будто у нее просили руки:
— Я согласна.
Мы остановились и пошли к столу. Гена, вышедший в круг вслед за мной, продолжал танцевать с мордашкой, которая изо всех сил пыталась кружить его, но он только топтался на месте, неловко переступая ногами и задевая локтями другие пары. Маша сидела за столом, похожая в своем толстом сером свитере на нахохлившегося воробья. Она о чем-то сосредоточенно думала, отрешенно потирая большим пальцем ручку вилки, которую держала в руке. Ее лицо показалось мне еще красивее, чем минуту назад. Оно невольно притягивало к себе взгляд. Я налил вина Татьяне и себе и, повернувшись к Маше, спросил:
— Выпьете с нами?
Она скользнула взглядом мимо меня, встала и вышла из-за стола. Я чокнулся с Татьяной, отпил глоток муската и поставил рюмку на стол. Валера, все так же сидевший рядом с Ольгой и слушавший музыку, подмигнул мне, давая понять, что одобряет мои действия. Его неловкость прошла и он немного оттаял.
Я улыбнулся краешком губ и посмотрел на Татьяну. Ее щеки, разогретые вином или вальсом, пылали, глаза искрились, с лица не сходила улыбка. Ей было хорошо, как и положено имениннице, и я снова пригласил ее на танец.
Когда я положил руку ей на талию, она прижалась ко мне и я сквозь рубашку ощутил упершиеся в меня горячие упругие груди. Эта физическая близость женщины подняла в сердце теплую волну нежности и я закружился в вальсе, еще теснее прижимая Татьяну к себе. Она не отстранялась и я не знал, хорошо ли ей на самом деле или она специально подыгрывает мне. Я был благодарен Гене за то, что он настоял поехать в это общежитие. Здесь было намного приятнее, чем на даче. Женщины не только украшают нашу жизнь, они придают ей смысл.
Ольга убрала руку с клавиш, аккордеон замолк и танцующие остановились. Гена поднес руку партнерши по танцам к губам и галантно поцеловал.
— Вы прелесть, — сказал он, обнял ее за плечо и поцеловал в щеку.
Ольга, передохнув, снова нажала на клавиши, вызывая из своего инструмента самые нежные аккорды. Но пары не двинулись с места, продолжая стоять там, где остановились. Ее усатый брат разговаривал со своим другом. Это был высокий широкоплечий парень лет тридцати пяти с коротко остриженными, но тщательно расчесанными на пробор волосами. На нем были выцветшие джинсы и клетчатая рубашка, воротник которой застегивался на пуговицы и от этого казался стоячим, как у френча. Потому, как парень вставал из-за стола и шел приглашать девушку на танец, мне показалось, что он военный. В его выправке было что-то офицерское. Он открыл форточку, достал сигарету и закурил. Ольгин брат стоял рядом. Я понял, что они, если и не друзья, то хорошие знакомые.
Я с удовольствием слушал Ольгину игру и не заметил, как отворилась дверь и в комнату вошли два парня, по внешнему виду кавказцы. Один из них был выше среднего роста, с отвисшим брюшком. Другой — чуть пониже его, худощавый с узким лицом и большими, навыкате глазами. Увидев нас, худощавый сказал на хорошем русском языке:
— Извините, мы думали здесь одни девушки. Хотели напроситься на танцы.
Услышав голос незнакомца, Ольгин брат нервно вздрогнул, резко повернулся к двери и возбужденно закричал:
— Витя, это же Казбек!
Витя выбросил сигарету в форточку и рывком, по-звериному, бросился к кавказцам. Они кинулись в дверь, но в проходе столкнулись и на мгновение замешкались. Витя не успел схватить их, только стукнул вдогонку того, кто был побольше, кулаком по затылку. Но это лишь помогло ему вылететь из двери.
— Держи Казбека! — кричал Ольгин брат, тоже бросившийся к кавказцам.
Ольга еще при первом крике оборвала музыку, девчонки прижались к стене, мы сидели за столом, не понимая, что происходит.
— Ах ты сука паскудная! — услышали мы голос Вити, когда компания дерущихся оказалась на лестничной площадке. Вслед за этим раздался топот ног сбегающих по ступенькам людей.
Я выскочил из-за стола и кинулся на площадку. Виктор стоял, прислонившись к перилам, и зажимал ладонью правое предплечье. Из-под его пальцев на серую бетонную ступеньку капала кровь.
— Беги к Косте, — сказал он, морщась от боли и прижимая руку к животу. — Он там один.
Я нажал кнопку лифта, он загудел, медленно поднимаясь снизу. Я махнул от нетерпения рукой и кинулся вниз по ступенькам. На первом этаже хлопнула входная дверь, через несколько секунд хлопок повторился еще раз. Я прыгал через три ступеньки, но догнать дерущихся не мог. Когда выскочил наружу, увидел Костю, который, размахивая кулаками, гнался за бежевыми «Жигулями». Выехав со двора, машина выскочила на Шоссе Энтузиастов и сразу же затерялась в потоке других быстро несущихся автомобилей. Сбавив шаг и усмиряя дыхание, я подошел к Константину. Он стукнул себя кулаком по бедру и сказал с нескрываемой злой горечью:
— Ушел, сволочь! — повернул ко мне искаженное возбуждением лицо и добавил: — Но я его все равно достану.
— Что случилось-то? — спросил я, остановившись. — Мы понять ничего не успели.
— Чечен вонючий, — сказал Костя, поворачивая голову в сторону проспекта, по которому уехала машина. — Он мою сестру с мужем зарезал. В Асиновской.
— Он Виктора поранил и видать здорово, — сказал я.
Мы пошли в общежитие. Площадка на шестом этаже была залита кровью, за дверьми Ольгиной комнаты не слышалось ни звука. Я толкнул дверь ладонью, она отворилась. По всему полу от порога до середины комнаты тянулась кровавая дорожка. Бледный Виктор сидел на стуле без рубашки, Ольга перевязывала его. Рука Виктора повыше локтя была стянута марлевым жгутом. Ольга бинтовала предплечье, где была рана. Валера стоял рядом и с нервным напряжением следил за ее работой. Девчонки выстроились за Ольгиной спиной. Одна из них держала бинт, у другой в руках были ножницы.
— Рана серьезная? — спросил я Валеру.
— Думаю, да, — ответил он, не отводя глаз от Ольгиных рук. Она продолжала бинтовать рану, но кровь тут же проступала сквозь марлю. — Мякоть разрезана поперек волокон почти до кости и, по всей видимости, задета вена. Иначе бы так не кровавило.
— Я нож у него увидел в самый последний момент, — сказал Виктор, поднимая глаза на Костю. — Он его держал кверху лезвием. Если бы я не подставил руку, чечен сделал бы мне харакири.
— Я его все равно достану, — играя желваками, процедил Костя. — Он у меня не спрячется ни в Москве, ни в Грозном.
Ольга закончила перевязку. Валера взял Виктора под локоть, помогая ему подняться, и сказал:
— Пойдем.
— Никуда я не пойду, — заупрямился Виктор. — Кровь сейчас остановится и все зарастет, как на собаке.
— У тебя очень серьезная рана, — спокойно, глядя Виктору в глаза, сказал Валера. — Ее надо профессионально осмотреть и наложить швы. Я тебя довезу на машине. Никто тебя не увидит такого окровавленного.
— Не упрямься, Витенька, — прильнула щекой к его плечу Татьяна. — Валерий Александрович говорит правду.
— Девочки, подотрите пол в комнате и на площадке, — деловито распорядилась Ольга и, повернувшись к Виктору, сказала: — Пошли.
Он нехотя повиновался. Валера обвел взглядом комнату, посмотрел на Гену, пожал плечами и пошел вслед за ними. Девчонки подтерли пол и сели на стулья, повернувшись спиной к столу. Застолье кончилось, наступила напряженная тишина.
— Что у вас с этими чеченцами? — спросил Гена, подняв глаза на Костю, который стоял, прислонившись к стене. — И как они здесь оказались?
— Я их вчера видела на четвертом этаже у Таймасхановой, — сказала мордашка. — Она мне говорила, что это ее родственники.
— А ведь выдает себя за дагестанку, — заметила Татьяна. — Надо ее гнать из больницы поганой метлой.
— Я ей и раньше руки не подавала, — сказала Маша.
Я повернулся к ней. Она сидела на кровати, поджав под себя ноги и навалившись плечом на стену. Ее нетронутое макияжем лицо было бледным и чистым, как лист мелованной бумаги. Мне показалось, что оно стало еще бледнее, чем раньше. Она перехватила мой взгляд и, чуть повернув голову, продолжила:
— Все эти выходцы из солнечных краев для меня чужие. Я не верю ни одному их слову. Они если не продадут, то предадут.
— Мы же до прихода Дудаева жили в Чечне, — сказал Костя, доставая сигарету. Я заметил, что руки его дрожали. — В Асиновской. Были там и чеченцы. Случалось, что мы дрались, но до поножовщины не доходило. А когда Дудаев объявил себя президентом независимой Ичкерии, русским житья в Чечне не стало. Начались убийства, изнасилования, грабежи. В милицию обращаться стало бесполезно, там оказались одни чеченцы. В суде и прокуратуре — тоже.
Костя чиркнул зажигалкой, прикурил сигарету и замолчал. Потом подошел к окну, несколько раз глубоко затянулся, выпустил дым в форточку. При этом все время нервно крутил зажигалку, зажатую между большим и средним пальцами.
— Ну, а с сестрой как получилось? — спросил я.
— А что с сестрой? — Костя снова затянулся сигаретой и положил зажигалку в карман. — После того, как из Чечни вывели нашу дивизию, все ее оружие оставили Дудаеву. Тут и началось. За русскими стали гоняться, как за дикими животными. Убивали повсюду и без разбору. Захватывали их квартиры, имущество, скот. У сестры с зятем были «Жигули». Из-за них их и убили. Казбек не из Асиновской. У него там жили родственники. Они и дали наводку. Мы после этого перебрались в Буденовск, но чеченцев запустили и туда. Что они там натворили, вы знаете. Казбек тоже был в Буденовске, его показывали по телевидению. Если бы не этот вонючка Черномырдин, который выдал им индульгенцию и предоставил охрану, когда они уходили из Буденовска, их бы на этой дороге положили всех до одного вместе с правозащитниками.
Я слушал Костю и думал, сколько зла принесли на русскую землю люди, называющие себя демократами. Ведь и Хрущев, возвращая чеченцев на Кавказ, действовал от имени демократии. И Горбачев с Ельциным заклинали нас ей же. А что получилось? Вражда народов и разорение величайшей страны. Чеченцам теперь за столетие не вернуть того уважения, которое питали к ним другие народы. Страшно, что не верят не только чеченцам, но и всем кавказцам. Хотя из кавказцев я знаю только поэтов Косту Хетагурова и Расула Гамзатова.
— А что бы ты сделал с ним, если бы поймал? — спросила Татьяна. Она раскачивалась на стуле, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колене. — Убил бы?
— Мы бы с Витьком отвезли его в Буденовск. Там бы его прямо на площади разорвали на куски родственники тех, кого он убивал.
— Хороший у нас сегодня получился междусобойчик, — сказал Гена, оглядывая стол. После всего случившегося ему явно захотелось выпить.
Все замолчали, думая каждый о своем. Тишина, возникшая в такой большой компании, казалась неестественной. И вдруг Маша, откинув голову и полуприкрыв глаза, тихо запела:
Хазбулат удалой, бедна сакля твоя.
Золотою казной я осыплю тебя.
Дам коня, дам седло. Дам винтовку свою,
А за это за все ты отдай мне жену.


Ее густой грудной голос разорвал тишину и поднял и без того висевшее в комнате напряжение до предела. Костя дернулся всем телом и, резко рубанув рукой воздух, сказал:
— Перестань! Еще не хватало нам про хазбулатов.
— А чего мы скисли, как на поминках, — сказала Маша. — Все равно этот чеченец сдохнет под каким-нибудь забором. Не хотите эту песню, давайте другую. Она кашлянула и запела:
Калина красная, калина вызрела,
Я у залеточки характер вызнала.
Характер вызнала, характер ой какой.
Я не уважила, а он ушел к другой.


У нее был чудный голос. В нем отражалась душа и звучала печаль. Пение подхватила сначала Татьяна, затем остальные девчонки.
А он ушел к другой, а мне не верится.
Я подошла к нему удостовериться.


Девчонки пели негромко, но с таким чувством, что скребло по сердцу. Напевные русские песни всегда задевают душу.
— Эх, балалайку бы, — тихо произнес Гена и посмотрел на Татьяну. Я знал, что он хорошо играет на балалайке, но ее в общежитии не нашлось.
— А хотите, я прочитаю стихи? — сказал Гена, когда песня закончилась и девушки замолкли. — О медсестре.
— Свои, что ли? — спросила Татьяна.
— Нет. Одного художника. Он живет в Барнауле. Пишет прекрасные картины и хорошие стихи.
— Если о медсестре, то давай, — согласилась Татьяна.
Гена сосредоточенно помолчал и, кашлянув в кулак, начал читать.
Гремел военных маршей гром
Сквозь стон гитарного романса,
Сквозь кокаиновый излом
И угасанье декаданса.
Она без боли бросит свет,
Сменив уют семьи дворянской
На офицерский лазарет
В окопном омуте германской.
Потом беда пошла по кругу.
Азартно, будто игроки,
Рубили весело друг друга
Вчерашние фронтовики.
Она в нетопленных вагонах
Молилась и таскала впрок
На станциях и перегонах
Для полумертвых кипяток.
Мы не сорвемся, не согнемся.
Клинками выбив в три строки
Три слова «Мы еще вернемся!»
Молились тихо казаки.
Страна ждала и воевала
И вместе с нею налегке
Она ждала и вышивала
Багровый крестик на платке.
И крест, расшитый русской кровью,
Светился от войны к войне
В сырых окопах Приднестровья
И в обезумевшей Чечне.
И шли солдаты, чуть сутулясь,
И улыбались ей в глаза —
«Мы обещали, мы вернулись».
Крест и поклон на образа.


— Да, — сказала Маша, — где только нашему брату не довелось побывать. И в медсанбатах, и в полевых госпиталях. И все выносили.
— И детей еще рожаем, — подхватила Татьяна.
— Милые вы мои, — расчувствовался Гена, притянул Татьяну за шею и поцеловал в щеку. Мне показалось, что у него даже увлажнились глаза.
На лестничной площадке хлопнули двери лифта и в комнату вошел Виктор в сопровождении Ольги и Валеры. Татьяна сорвалась со стула, кинулась к нему и спросила:
— Ну как?
Виктор качнул забинтованной рукой, висевшей на перевязи, и сказал чуть улыбнувшись:
— Жить буду.
— Правильно сделали, что поехали, — сказал Валера. — У него порезана вена. Слава Богу, что все обошлось.
Татьяна обхватила Виктора рукой за шею, прижалась щекой к его груди и заплакала:
— Когда ты зашел сюда весь в крови, мне стало так страшно, Витенька. — Она поднялась на цыпочках, поцеловала его в щеку. — Садись, пожалуйста.
— Есть у вас водка? — неожиданно спросил Валера и тоже шагнул к столу. — После всего, что случилось, нужно выпить.
Ольга кинулась на кухню и тут же вернулась с двумя бутылками водки. Татьяна открыла одну, стуча горлышком о край стакана налила Валере и Виктору. Валера поднес стакан к губам, понюхал, сморщился и, зажмурившись, выпил все разом. Тряхнул головой и сказал:
— В милицию заявлять надо. Иначе эти чеченцы натворят в Москве жутких дел.
Гена усмехнулся и заметил:
— Ты слышал, чтобы милиция поймала хотя бы одного чеченца? То-то. В Москве все куплено и перекуплено. А вот главврачу больницы попадет за то, что чеченцы оказались в его общежитии. И тебя на допросы затаскают.
— Мы сами с чеченцами разберемся, — сказал Виктор. — Никуда они не уйдут. — Кивнул на бутылки с водкой и добавил: — Садитесь за стол. Не будем же мы пить вдвоем.
Маша спустила ноги с кровати, сунула их в туфли. Встала, кончиками пальцев одернула подол юбки и, стуча каблучками, направилась к столу. Ее ноги в колготках цвета южного загара, были длинными и красивыми. Отбросив левой рукой спадавшие на лицо темно-каштановые волосы, она села рядом со мной.
Я смотрел на нее и чувствовал, что у меня замирает сердце. Мне казалось, что таких красивых девушек я еще не видел.
Гена, взявший на себя роль тамады, наполнил рюмки. Все выпили, только Маша, поднеся свою рюмку к губам, поставила ее обратно. Но продолжить застолье не удалось. Все молчали, не находя темы для общего разговора. Молчание прервал Виктор, попросивший у Ольги чистую мужскую рубашку.
— Откуда она у меня? — сказала Ольга. — Чтобы иметь рубашку, надо завести сначала мужика.
— Моя вся в крови, — пояснил Виктор. — В ней на улице не покажешься.
— Ночуйте с Костей у нас, — сказала Татьяна. — Я постираю тебе рубашку. К утру высохнет.
Мы с Геной переглянулись, поняв, что оказались в этой компании лишними. Может быть виной всему была драка. Она сломала застолье и сделала людей другими. Я попытался бросить сам себе спасательный круг, переключив внимание на Машу. Наклонившись так, что мое лицо коснулось ее волос, я тихо произнес:
— Может прогуляемся по свежему воздуху? Зайдем в какое-нибудь кафе, выпьем по чашечке кофе?
Она втянула голову в плечи, словно защищаясь от самого звука моего голоса, и сказала:
— Приходите на следующий день рождения. Я вам приготовлю самый замечательный кофе.
— С удовольствием, — тут же согласился я. — Когда?
— Через год.
— Вы не слишком любезны, — заметил я, не скрывая откровенного разочарования.
— Простите, я сегодня какая-то злая. — Она положила ладонь на мою руку и тут же убрала ее. Наши взгляды встретились и мне показалось, что впервые за весь вечер она по-настоящему обратила на меня внимание. Мне снова захотелось утонуть в ее глазах.
Неожиданно засуетился Гена, бывший до того самым спокойным во всей компании. Отодвинув рюмку, он встал и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Нам, наверное, пора.
— Я вас довезу, — тут же откликнулся Валера заплетающимся языком и попытался подняться со стула.
— Да ты что? — возмутился я. — Нас заметет первый же гаишник. Оставь машину у общежития, завтра утром заберешь. Никому она тут не нужна.
— Вот таких, как мы, милиция и заметает, — сказал Валера. — А чеченцы с оружием ездят свободно.
— Доедем на такси, — категорично заявил Гена. — Ничего с нами не случится.
Мы встали. Девчонки поднялись тоже, чтобы проводить нас до порога. Я попрощался со всеми за руку. Задержав Машину ладонь в руке, я поднес ее к губам и поцеловал. Она посмотрела на меня задумчивыми глазами и тихо сказала:
— Мне давно никто не целовал руки.
Ее голос звучал так искренне и нежно, что у меня дрогнуло сердце. Я пожалел, что она отказалась пойти в кафе и выпить по чашке кофе. Я был уверен, что мы бы нашли общую тему для разговора.
Мы вышли на улицу. Над Москвой стояла теплая летняя ночь. На небе, почти целиком закрытом громадами домов, лишь кое-где виднелись крошечные бледные звездочки. По Шоссе Энтузиастов неслись машины с включенными фарами. Их поток походил на бесконечную светящуюся пунктирную линию.
Валера постоял у подъезда, потом пошел к своему «Запорожцу» проверить, заперт ли он. Когда мы прощались, он пьяно засмеялся и сказал:
— Мне давно никто не целовал руки.
— О чем это ты? — не понял Гена.
— Иван знает, — Валера кивнул в мою сторону.
Я понял, что он имеет в виду последнюю фразу Маши.
— Я бы тоже поцеловал ей руку, — сказал Валера, — но у тебя это получилось естественнее.
Он обнял меня на прощанье за плечо и мы расстались. Ночью мне приснилась Маша. Я видел ее бледное красивое лицо и печальный взгляд. Утром я вспомнил этот сон и мне стало грустно.
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Я любил общаться с редактором, пожилым сухощавым человеком с редкой, седой, никогда не причесанной шевелюрой.
И хотя в последнее время мы виделись изо дня в день, при каждой встрече он выражал такую радость, словно я живой и невредимый вернулся с войны, на которой не уходил с передовой минимум лет десять. Едва я появлялся на пороге, он кидался ко мне, усаживал в кресло и, немного суетясь, говорил:
— Вы тут располагайтесь, а я сейчас приготовлю кофе.
Он ставил на крошечную плитку с закрытой спиралью турку с водой, садился за стол и, подперев подбородок ладонью, смотрел на меня то ли изучая мое лицо, то ли думая о чем-то. Вода закипала. Редактор доставал из книжного шкафа пакетик тонко размолотого колумбийского кофе, сыпал несколько чайных ложек в турку и следил за тем, чтобы кофе не закипел и пена не убежала через край. Кофе получался крепчайшим, его благоухающий аромат распространялся по всему кабинету. Редактор разливал его по чашкам и мы неторопливо, маленькими глотками попивали волшебный напиток. Это походило на ритуал. Василий Федорович сидел за своим огромным, заваленным папками столом, я напротив него в кресле.
— Ну и как вам сегодня кофеек? — произносил традиционную фразу Василий Федорович, заранее зная мой ответ. — Вы, голубчик, не стесняйтесь. Если захотите еще чашечку, я сделаю мигом.
Я знал немало редакторов, в том числе таких, которые испытывали садистскую радость, отыскав в тексте неудачное сравнение или корявую фразу. Играя иезуитской ухмылкой, редактор начинал зло и беспощадно высмеивать тебя, а потом часами учить «русскому литературному языку», обводя жирным карандашом непонравившуюся ему фразу. Собственные литературные опыты таких людей редко появляются на страницах книг или журналов, главная их цель не научить чему-нибудь, а показать твое невежество и свою образованность.
Василий Федорович ничему не учил и образованность не показывал. Она была в его манерах, способе общения, речи.
— А не кажется ли вам, что здесь следовало бы найти другое сравнение, более тонкое и изящное? — спрашивал он, разбирая текст рукописи. — Это немного грубоватое, оно упрощает образ. А тут нужна психологическая точность.
Я почти всегда соглашался с ним, потому что его аргументы были не отразимы. Мне кажется, таких редакторов уже не осталось. Я многому научился у него.
Я вышел на издательство, в котором работал Василий Федорович, совершенно случайно. Сейчас их пруд пруди, особенно в столице, многие не отыщешь даже в телефонном справочнике. Однажды мне в руки попало очередное сникерсное издание. Красивая обложка, ламинированный переплет, а внутри белиберда, которую забываешь сразу же, как только переворачиваешь страницу. Я как раз закончил работу над рукописью и подумал: а что, если послать ее в это издательство? У меня и в мыслях не было, что ее могут напечатать. Мне хотелось узнать реакцию столицы, которая уже давно перестала задавать моду в литературе, на вещь, где отстаиваются традиционные, а не навязшие сегодня в зубах западные ценности. Через месяц раздался телефонный звонок. На другом конце провода был Василий Федорович. Представившись, он спросил:
— Не могли бы вы прилететь в Москву? Нам бы хотелось обговорить условия контракта.
Я никогда не считал себя профессиональным писателем. Профессиональными писателями были Пушкин, Достоевский, Толстой, Иван Шмелев, Шолохов. Даже генерал Петр Краснов, несмотря на свою громкую военную карьеру, был профессиональным писателем. Один его роман «От двуглавого орла к красному знамени» стоит литературного труда всей жизни многих нынешних, да и не только нынешних писателей вместе взятых. Для меня литературное занятие — любимое увлечение. Оно никогда не давало средств для существования, поэтому я не отношусь к нему, как к профессии. Но увидеть напечатанными свою повесть или даже рассказ всегда приятно.
Через два дня я уже сидел в кабинете Василия Федоровича и он угощал меня своим знаменитым кофе.
— Вы знаете, Ваня, — он обратился ко мне по-отечески ласково, — я с удовольствием прочел вашу рукопись. Детективы в глянцевых обложках уже приелись читателю, ему надо что-то из реальной жизни. Поэтому мы решили издать вашу повесть. Но мне кажется, кое над чем вам еще надо поработать. Вы с этим справитесь.
Василий Федорович начал делать конкретные замечания. Их было так много, что я не мог понять: что же ему понравилось в моей повести? Он, очевидно, уловил растерянность на моем лице, поэтому сказал:
— Это вам только кажется, что работы очень много. Подумайте. Какие-то из замечаний примете, какие-то нет. Вещь, в общем-то, готовая. Я просто хочу, чтобы она была еще лучше. Контракт на издание мы можем заключить сегодня.
Я забрал рукопись и поехал к Гене. Он лежал на диване, закрытый до подбородка клетчатым пледом, с приступом остеохондроза.
— Помоги мне подняться, — попросил он, тяжело опираясь на локоть и пытаясь оторвать от дивана массивное тело. Я подал ему руку и потянул на себя. Он свесил ноги на пол, сел.
— Чайку не выпьешь? — спросил он, глядя на меня исподлобья.
— Честно говоря, не хочется, — сказал я. Мне показалось, что чай не для серьезного разговора.
— Тогда сходи на кухню и достань из холодильника водку. Там же в банке грузди и где-то рядом ветчина. Рюмки в серванте.
Гена тяжело нагнулся и подтянул к дивану стоявший недалеко журнальный столик. Я принес то, что он просил. Мы налили по рюмке, выпили. Гена поддел вилкой груздь, похрустел им и попросил:
— Налей еще, кажется, спина проходить стала.
Мы выпили снова.
— Василия Федоровича я знаю давно, — сказал Гена, покручивая за тонкую ножку рюмку. — У него точный вкус. С дерьмом он возиться не будет. Если сказал, что надо делать, значит делай. На кухне у меня хороший стол. Он с утра до вечера свободен. Машинка в книжном шкафу.
Гена, кряхтя, поднялся с дивана, подошел к шкафу, встав на четвереньки, открыл нижнюю дверку и вытащил пишущую машинку. Достал оттуда же пачку чистой бумаги и сказал:
— Вся русская литература ХХ века создавалась на кухне. Действуй!
Через неделю я пришел к Василию Федоровичу с выправленной рукописью. Он положил ее на стол, подправил листы с боков и погладил сверху ладонью. На плитке тем временем закипела вода в турке, Василий Федорович приготовил кофе и, когда он был разлит по чашкам, спросил:
— Как вы там живете в Сибири? Я из Москвы не вылажу, а по столице судить о жизни в стране нельзя. — Он тяжело вздохнул и отхлебнул кофе.
— Если столица не продаст нас с потрохами, выкрутимся как-нибудь, — сказал я.
— Вот и я этого боюсь. — Он отодвинул чашку и положил ладони на столешницу. Потом, как бы спохватившись, добавил: — К нам на днях приезжает редактор одного пражского издательства. Хотим наладить порушенные связи. Для начала обменяться хотя бы несколькими рукописями. Я решил предложить твою. Если понравится, может быть, напечатают. Не возражаешь?
— Ну что вы? — Я чуть не поперхнулся от неожиданности. — Разве можно возражать по такому поводу?
Было это полгода назад. А на прошлой неделе Василий Федорович позвонил мне и сказал, что гранки моей повести лежат у него на столе.
— Если в ближайшие дни окажешься в Москве, — добавил он, — успеешь их вычитать. А заодно получить гонорар.
Мне, конечно, не терпелось вычитать гранки, но еще больше хотелось получить гонорар. Лишних денег никогда не бывает, во всяком случае я в своей жизни такого не помню. И вот я снова в Москве, где Гена с Валерой решили устроить веселый мальчишник.
Отоспавшись у Гены на диване и приняв горячий душ, я с самого утра был в издательстве. Василий Федорович, как всегда, угостил кофейком и после этого проводил в бухгалтерию. Получив деньги, я первым делом пошел в магазин, где видел кофе, которым меня всегда угощал редактор. Я купил сразу десять пачек, попросил положить их в красивый пакет и вернулся в издательство. Кофе Василий Федорович принял с благодарностью, отдал мне на читку гранки и сказал, чтобы ровно в два пополудни я был у него. К нему должна прийти редактор пражского издательства Зденка Божкова, которая хочет со мной познакомиться. У меня екнуло сердце. Почему-то подумалось, что Божкова хочет сообщить мне важную новость. Иначе бы ей незачем было встречаться со мной. От этой мысли запела душа. Я не мог и во сне представить, что моей рукописью заинтересуется иностранное издательство.
— Что-то не так? — спросил Василий Федорович, увидев растерянность на моем лице.
— Все так, — сказал я, едва сдерживая рвущийся наружу восторг. — Но я приду чуть пораньше. К такой встрече надо подготовиться.
— А ты дипломат. — Василий Федорович хлопнул ладонями по столу и приподнялся на стуле, показывая, что у него больше нет времени на отвлеченные разговоры.
Еще полгода назад, сразу после того, как я узнал, что мою рукопись отправили в Прагу, мне вдруг захотелось выучить чешский язык. Я обошел десятки московских книжных магазинов, но не нашел ни одного учебника. В Сибири их тоже не было. Тогда я стал искать человека, знающего чешский. Здесь мне повезло больше. Знакомый университетский профессор дал адрес бывшего преподавателя кафедры славянской литературы Надежды Тимофеевны Вольных. Ей было далеко за семьдесят, но в свое время она преподавала в университете чешский язык, который изучался факультативно. Она очень обрадовалась моему желанию выучить столь любимый ею предмет и тут же подарила мне книжку «Чешский язык для русских». Надежда Тимофеевна давала уроки бесплатно, вознаграждая себя удовольствием поговорить на чешском. Я взял несколько десятков уроков, проштудировал книжку, но оценить свои познания не мог. Для этого надо было встретиться с настоящим чехом. Или чешкой.
Внутренний карман пиджака приятно оттягивала увесистая пачка денег — мой гонорар за повесть. Такой суммы наличными я не имел уже давно, поэтому чувствовал себя, как принц, выбирающий невесту. В пределах разумного я мог купить все, что пожелает душа. Мне хотелось угостить Божкову чем-то особенным. Но ничего русского, кроме икры, в московских магазинах не было.
Я купил две баночки красной икры и бутылку ирландского кофейного ликера. Ликер я брал в Елисеевском, не доверяя другим магазинам. Боялся наткнуться на фальшивку, с которой можно только опозориться. Без четверти два я был у Василия Федоровича.
— Не падать же нам в грязь лицом, — сказал я, доставая из пакета ликер и икру. — Пока есть время, сделаем бутерброды.
Василий Федорович посмотрел на мои покупки и рассудительно заметил:
— Бутерброды, Ваня, это по-европейски. Сэндвичи у них называются. А мы примем гостью по-русски. И батон при ней нарежем, и икры пусть берет, сколько хочет. — Василий Федорович достал из верхнего ящика стола увесистый складной нож со множеством приспособлений, покачал его на ладони, словно взвешивая, и положил обратно.
Ровно в два Зденка Божкова появилась на пороге кабинета. Увидев ее, я невольно поднялся с кресла. Это была элегантная блондинка чуть выше среднего роста в изящном голубом костюме с белым шарфом и великолепных белых туфельках. На ее плече висела маленькая белая сумочка на длинном ремешке. Ее светло-карие глаза были приветливы, тонкие ровные губы чуть искажены протокольной улыбкой. Во внешности Зденки не было недостатков. Каждая деталь туалета подчеркивала достоинства хозяйки.
— Василий Фьодорович? — спросила она, глядя на хозяина кабинета, стоявшего за столом.
— Здравствуйте, Зденка, — он вышел из-за стола и поздоровался за руку. — А это, — Василий Федорович кивнул в мою сторону, — наш и ваш автор Иван Баулин.
Я тоже подошел к Зденке и пожал ей руку. От нее исходил тонкий и приятный еле уловимый запах дорогих духов. Мы усадили Зденку в кресло, я включил неизменную плитку, а Василий Федорович налил в маленькие рюмки ликер и сказал:
— По русскому обычаю все беседы начинаются с застолья и заканчиваются им же. За вас, Зденка, и за наше сотрудничество. Без ваших стараний нам бы его не удалось наладить.
Она отпила крошечный глоток, поставила рюмку и обвела кабинет взглядом.
— Пепельницу? — догадался Василий Федорович.
Зденка кивнула. Достала сигареты и зажигалку, прикурила, поудобнее устроилась в кресле, чуть приоткрыв и выставив на наше обозрение красивые колени.
— Мы много потерьяли после наших революций, — сказала она. — Слишком увлеклись демократией и забыли литературу.
Василий Федорович кивнул, а Зденка продолжила:
— Из ваших рукописей мы выбрали две. Его, — она посмотрела в мою сторону, — и еще эту… «Navrat na podzim».
— «Осеннее возвращение», — подсказал я.
— Да, да. «Осеннее возвращение». — Она вдруг удивленно посмотрела на меня и, подняв тонкие брови, спросила: — Вы знаете чешский?
— Jenom trochu.
— To je zajimave.
— Proc tak myslite?
— Protoze poprve potkala v Moskve cloveka, ktery umi ceski. Jste schopni lingvista.
— Jsem vdecny za pochvalu, ale moc prehanete moji chopnosti[238].
— Господа, я вас не понимаю, — с оттенком обиды сказал Василий Федорович. Ему и в голову не могло прийти, что я умею говорить по-чешски.
Зденка одним глотком выпила оставшийся в рюмке ликер и посмотрела на Василия Федоровича таким взглядом, словно он неожиданно появился из-под земли и встал перед ее глазами. Он снова налил всем по рюмке, достал нож и открыл банку с икрой. Я поставил на столик чашки и налил кофе. Дальше беседа потекла безо всяких формальностей.
Василий Федорович сообщил, что в издательстве он отвечает только за художественное содержание произведений. Все производственные и финансовые дела ведет директор. Однако уже принято твердое решение издать до конца года двух чешских авторов. Их рукописи сейчас переводятся. Первая уже практически готова.
— Через десять минут мы зайдем к директору, — сказал Василий Федорович. — Он все расскажет.
— А ваша книга уже в тиску, то есть печатается, — тут же поправилась Зденка, посмотрев на меня. — Презентация концем августа. Мы вам сообщим.
— Чем она вам понравилась? — спросил я. Меня распирало любопытство.
— Чем? — Она на мгновение задумалась и, посмотрев на меня, сказала: — Сейчас многие ваши писатели, да и наши тоже, переключились на детективы, фантастику. Повторяют азы западной литературы. Вы написали о сегодняшней России. Книг на эту тему очень мало, а наши читатели хотят знать, чем вы живете сегодня.
Она произносила слова с небольшими ошибками, но говорила по-русски, в общем-то, хорошо.
— Я должен приехать на презентацию? — невольно вырвалось у меня.
— А что, есть проблемы? — Она взяла большим и указательным пальцами дужку чашки, отставив при этом мизинец в сторону, и отпила глоток кофе.
— Какие могут быть проблемы? — сказал я. — Были бы деньги, поехать можно куда угодно.
— Вы получите за книгу гонорар. — Зденка снова потянулась к чашке с кофе.
— Это много или мало? — невольно вырвалось у меня. Но я тут же почувствовал бестактность вопроса и опустил глаза, чтобы не встречаться взглядом с Василием Федоровичем.
Она убрала руку от чашки, на несколько мгновений задумалась, вскинув голову, и сказала:
— Вам хватит месяц прожить в хорошем отеле.
Я так и не понял, сколько это будет, но больше вопросов задавать не стал. Зденка открыла сумочку, заглянула в нее, достала визитную карточку и протянула мне:
— Вот. Позвоните в середине августа и я скажу число, когда приехать.
Я все еще не верил, что меня официально приглашают посетить чужую страну, поэтому спросил:
— Это точно, что презентация будет в конце августа?
Зденка все поняла и сказала:
— Я пришлю официальные письма вам и директору издательства.
Беседа продлилась еще несколько минут, но шла она в основном о том, какие рукописи имеются в портфелях того и другого издательства. Для меня это не представляло особого интереса.
Я слушал профессиональный разговор двух редакторов вполуха, сосредоточив внимание на Зденке. Она сидела в кресле, чуть откинув голову, не делая ни одного лишнего жеста. С лица не сходила официальная, но приятная улыбка. Это заметно отличало ее от многих наших редакторов. И я подумал, что само положение редактора издательства у нас и чехов должно быть разным. Когда мы прощались, Зденка спросила:
— Вы были в Праге?
— Нет, — сказал я.
— Приезжайте на презентацию с манжелкой, вам понравится.
— Вы хотите сказать с женой, — уточнил я.
— Да, с женой. — Она улыбнулась и протянула руку.
Я поднес ее к губам и поцеловал. Мне было приятно целовать тонкую, узкую руку элегантной женщины, от которой пахло загадочными духами.
Все дела в Москве были закончены, осталось только зайти к Гене. А то еще обидится, что уехал, не попрощавшись. У метро «Пушкинская» мне надо было пересесть на троллейбус. Я вышел на Тверскую и остановился, ища глазами троллейбусную остановку. И вдруг услышал знакомый женский голос, что-то ответивший старушке, которая не знала, куда идти.
— Маша! — невольно воскликнул я.
Ее имя вырвалось у меня само собой и прозвучало неожиданно громко. Она растерялась и замолкла, повернувшись ко мне. Старушка понимающе кивнула и торопливо отошла.
— Как вы здесь оказались? — спросил я, не сводя с нее зачарованных глаз.
Маша была в легком цветастом платье без рукавов и элегантных белых босоножках. Она вся сияла.
— А вы? — в свою очередь спросила она.
— Да вот хочу навестить друга, — неуверенно сказал я, чувствуя как учащенно начало стучать сердце. Маша сегодня казалась еще красивее, чем во время нашей первой встречи. — А у вас сегодня какое-то событие?
— Почему вы так думаете? — Она закинула за спину сумочку, которую держала в руке.
Я торопливо окинул ее взглядом, снова услышав как екнуло сердце.
— Вы такая нарядная…
— Это от погоды. Солнышко светит, липы цветут, — она кивнула в сторону Тверского бульвара, по обе стороны которого росли липы. — Вот так бы ходила по аллейке, дышала медовым воздухом и думала о чем-нибудь хорошем.
— Вы просто прелесть, — вырвалось у меня опять.
— Правда?
— Истинная правда. — Я улыбнулся.
Маша подняла голову к солнцу. Легкий ветерок обтягивал платье, рельефно выделяя небольшие упругие груди, гибкую фигуру, красивые стройные ноги. Ее лицо не казалось таким бледным, как в общежитии. У Маши сегодня была другая прическа. Она стянула волосы в пучок на затылке, открыв щеки и небольшие тонкие раковины ушей с маленькими серьгами в мочках. Эта прическа делала ее элегантнее. Сегодня у нее было лицо женщины из высшего света. Большие темно-серые глаза, обрамленные длинными ресницами, только подчеркивали это. Маша, прервав молчание, спросила:
— Так куда вы идете?
— А вы куда?
Теперь мне уже было все равно. Тем более, что к Гене я мог заглянуть позже. Мы с ним не назначали время встречи.
Она снова кивнула в сторону Тверского.
— Не будете возражать, если я прогуляюсь с вами? — спросил я.
Она пожала плечами:
— С хорошим человеком всегда приятно пройтись.
— Не говорите так, а то я растаю от комплиментов, — поторопился я прервать ее.
Мы нырнули в подземный переход, вышли к магазину «Армения», в котором всегда продавался хороший коньяк, и вскоре оказались на песчаной аллейке. Пройдя несколько шагов, Маша остановилась, опершись на мою руку. В правую босоножку ей попал небольшой камешек.
— Вы все равно так не удержитесь, — сказал я, обняв ее за талию и слегка прижав к себе.
От этого прикосновения гулко ударилось сердце и, словно сорвавшаяся со старта машина, начало набирать обороты. Маша расстегнула босоножку, вытряхнула камешек и снова надела ее на ногу. Я отпустил ее, она выпрямилась, коснувшись грудью моей груди, и я еле удержался, чтобы не обнять ее за плечо и не прижать к себе. Мне вдруг стало так хорошо и легко с этой девушкой, что я ощутил странную невесомость, словно обрел за спиной крылья.
— Вы чувствуете, как пахнут липы? — спросила она, чтобы замять наше общее смущение и показала на дерево.
Его веточки были усыпаны небольшими желтыми продолговатыми цветами, от которых исходил медовый запах. Эти цветы очень любят пчелы и поэтому существует особый сорт меда, который называют липовым. Я поднял руку, сорвал с нижней ветки несколько цветов, протянул Маше. Она поднесла их к лицу, понюхала и сказала:
— На моей родине липы не растут.
— А где вы родились? — спросил я.
— На Байкале. Недалеко от речки Баргузин. Вы были когда-нибудь там?
— Нет, — сказал я. — И у нас на Алтае лип тоже нет. Кроме декоративных.
— Ну вот мы и представились, — сказала Маша и отступила с газона.
— Почти земляки, — заметил я. — А давно вы в Москве?
— Три года. Устроилась совершенно случайно. Набор по лимиту уже отменили. А вы?
— Я в Москве только набегами. Когда возникают какие-нибудь дела.
— Сейчас тоже дела? — Она пристально посмотрела на меня большими серыми глазами.
— Сегодня закончил.
— Значит, завтра уезжаете? — Мне показалось, что в ее голосе прозвучало сожаление.
— Еще не решил, — помедлив, ответил я. — На пару дней наверняка задержусь.
Она опустила голову, еще раз поднесла цветок к лицу и выбросила его на газон. Не глядя на меня, сказала:
— Проводите меня до конца бульвара. Я сяду на метро на «Арбатской» и поеду домой. Мне уже пора.
У нее, как и в тот раз в общежитии, неожиданно испортилось настроение. А, может, мне это только показалось. Мне ни за что не хотелось отпускать ее и я стал искать причину, чтобы задержать Машу хотя бы на несколько мгновений.
— Как Виктор? — спросил я, вспомнив неожиданную драку в общежитии. — Как его рука?
Она подняла на меня глаза, словно удивилась, и сказала:
— С ним все в порядке. Утром они с Костей уехали в свой Буденовск.
— А чеченцы?
— Они их найдут, — уверенно сказала Маша. — Это еще те ребята. Были бы все такие, у нас в стране давно был бы порядок.
— Может быть, — согласился я. — Но проблему Чечни этим ребятам не решить. Достанут они Казбека, а дальше что?
— Вы знаете, Иван, я так устала от политики. Она везде — на работе, дома, телевизор вообще не включаю.
— А почему вы приехали в Москву? — Я понимал, что наш разговор походит на протокольный, но мне хотелось знать о Маше как можно больше.
— Это долгая история. — Она остановилась, ковырнула носком босоножки серый, в блестящих прожилках камешек. — В Забайкалье я просто не могла оставаться.
Мы прошли Никитские Ворота, церковь, где, по преданию, венчался с Натали Пушкин, вышли на Суворовский бульвар. За ним начинался Арбат с высотными зданиями, которые остряки в шутку называют зубами Москвы. Еще несколько минут, Маша сядет на метро и уедет от меня навсегда. Я посмотрел на нее и у меня невольно сжалось сердце, словно от него отрывали живой кусочек. Мы подходили к решетчатой ограде Дома журналистов. И тут меня осенило.
— Скажите, Маша, вы правда торопитесь? — спросил я, взяв ее за руку.
— Да, — быстро ответила она, вздрогнув от моего прикосновения.
— У меня к вам просьба. — Я поднес ее руку к губам и поцеловал так же, как в общежитии, когда мы прощались. — Пообедайте со мной. Я очень не люблю одиночества.
— В гостинице? — она настороженно подняла на меня глаза.
— Нет. В Доме журналистов. Вот, напротив, — я кивнул в сторону калитки через дорогу.
— Вы специально привели меня сюда? — спросила она, пытаясь высвободить свою ладонь.
— Я просто вызвался вас провожать. Но, если говорить честно, мне приятно быть с вами.
— А нас туда пропустят? — спросила она после некоторого раздумья.
— Со мной, да, — ответил я, похлопав по карману пиджака. — У меня удостоверение.
— Никогда не была в Доме журналистов, — медленно, словно что-то решая, сказала она.
— Ну так идемте. — Я потянул ее за руку, она не сопротивлялась.
Мы возвратились немного назад, перешли проезжую часть дороги, миновали швейцара. Ресторан был почти пуст. Официант проводил нас к столу, подал меню. Я передал его Маше. Мне показалось, что она не успела даже пробежать по нему глазами. Едва заглянув в меню, она подняла на меня глаза и спросила:
— Вы всегда здесь обедаете?
— Нет, — я понял, что ее удивили высокие цены.
Она протянула меню, взялась правой рукой за ремешок сумочки так, как солдат берется за ремень винтовки, и посмотрела на меня.
— Что будем пить? — спросил я. Маша молчала. — Здесь только грузинские вина. Я никогда не пил у них хороших белых вин. Во всяком случае мне они не попадались. А красные у них неплохие. Как вы смотрите на мукузани? Или, может быть, заказать белое? Есть цинандали, ркацетели.
— А можно заказать боржоми? — спросила Маша.
— Это серьезно?
— Если сказать честно, я плохо разбираюсь в винах. Слишком мало их пробовала.
— Мукузани плотное, немного терпкое красное вино. Мне оно нравится.
— Тогда я тоже попробую.
Подошел официант. Достал из кармана маленький блокнотик, ручку и замер у стола.
— Какие-нибудь овощи безо всяких приправ, — сказал я, читая глазами меню. — Салат «столичный», ростбиф по-английски, мороженое. Все на двоих. — Официант записал заказ, выпрямился, но не отошел от стола. — Бутылку мукузани, — добавил я.
— Ростбиф чуть недожаренный? — спросил официант.
— Да.
Он кивнул, почти по-военному повернулся и пошел передавать заказ на кухню. Маша проводила его взглядом. Официант был одет в белоснежную рубашку с бабочкой, черную жилетку и такие же черные брюки с атласными лампасами. Обслуживающий персонал в Доме журналистов вышколен хорошо.
Маша взяла с тарелки поставленную конусом накрахмаленную салфетку, разгладила ее пальцами, положила перед собой. Наклонила немного набок голову, подняла на меня глаза и сказала:
— В Москве десять миллионов человек. Многие из них проживут всю жизнь и ни разу не встретятся. А вот мы встретились. Надо же. — Она пожала плечами. — Представить невозможно.
— Это судьба, — сказал я.
— Вы думаете?
— Я абсолютно уверен.
Она потрогала двумя пальцами кончик салфетки так, как прицениваясь, щупают ткань и заметила:
— Судьба — это сложное. Это что-то непознанное.
— Это воля Всевышнего, — сказал я. — Он направляет людей и события по пути, который определит.
Официант принес вино, вытащил штопором пробку, налил нам по половине фужера. Поставил бутылку на стол и удалился. Я поднял свой фужер, чуть пригубил, попробовав вино на вкус, потом чокнулся с Машей и сказал:
— За нас.
Вино оказалось приятным. Маша отпила несколько маленьких глотков и поставила фужер около себя. Официант принес нарезанные ломтиками огурцы и помидоры, салат. Я разложил закуску по тарелкам. Маша подняла голову, посмотрела на потолок, потом обвела взглядом зал и сказала:
— А здесь уютно.
— Я люблю этот ресторан, когда в нем нет посетителей, — заметил я.
— Они вам мешают?
— Здесь бывают в основном журналисты центрального телевидения и главных московских газет, — сказал я. — Большинство из них слишком наглые и самоуверенные.
— Вы так не любите журналистов? — Маша взяла вилкой ломтик огурца, попробовала его на вкус.
— Многие несчастья людей и большинство склок в обществе — от них. Посмотрите на телеэкран. Более самодовольных и безнравственных людей я не знаю. От одного вида этих заросших, неопрятных и в то же время поучающих рож меня воротит. Давайте лучше выпьем. Мне не хочется говорить об этом.
Маша потрогала тонкими пальцами ножку фужера, подняла его и сказала:
— Вы ничего не говорите о себе. Я не знаю, кто вы. Чем занимаетесь, как живете? Странно… Ничего не знаю о человеке, а пошла с ним в ресторан, пью вино и вроде даже чувствую себя уютно.
Она посмотрела на меня. В ее глазах были и тепло, и печаль одновременно. Уличный свет не проникал в зал, на стене горело тусклое бра и лицо Маши казалось бледным, а накрашенные губы рельефно темными. Она, по-видимому, была очень одинокой. Я почувствовал это еще при первой встрече. Мне хотелось протянуть через стол руку, накрыть своей ладонью ее ладонь, передать ей свое тепло и получить в ответ благодарный взгляд. Мне казалось, что ей сейчас не хватает именно этого. Но я не решился. Маша могла расценить это, как фривольность, поэтому я сказал:
— Что мы все время такие официальные? Давай будем на «ты»? А то сидим и разговариваем как два малознакомых чиновника.
Она улыбнулась и кивнула.
— У тебя не случалось такого, — спросил я. — Встретишь первый раз человека, а кажется, будто знаешь его всю жизнь. У меня такое ощущение, что я знаю тебя давным-давно. Еще до твоего рождения. Тебе сколько лет?
— Двадцать шесть.
— Значит так и было. Я на одиннадцать старше.
— А что ты делаешь в Москве? — спросила она, покрутив пальцами вилку.
— Издаю свою книгу. Кстати, сегодня получил за нее гонорар. Это событие мы и празднуем.
— Ты пишешь книги? — Маша немного удивленно посмотрела на меня своими большими серыми глазами и я почувствовал, как в груди разливается тепло, словно она передавала его взглядом.
— Иногда. А вообще-то я свободный художник. Пишу статьи в газеты и журналы, сценарии для нашего сибирского телевидения. Иной раз выполняю специальные заказы. Например, написать историю предприятия или его лучших людей. Иногда бродяжничаю по тайге со знакомым охотником — хантом. В общем, от скуки на все руки. А ты? — я долил в наши фужеры вина.
— А что я? Сестра милосердия. Работала в медсанбате в Чечне. Оттуда и перебралась в Москву.
— А до этого?
— До этого в медсанчасти авиационного полка в Забайкалье. — Она тяжело вздохнула и сказала: — Может хватит о личном? Мы уже познакомились довольно подробно.
— Я хочу выпить за тебя, — сказал я. — Ты мужественная девушка.
— Да ладно уж. — Она чуть слышно засмеялась и подняла свой фужер.
Официант принес подрумяненные ростбифы с роскошным гарниром. Мы выпили еще, но я был совершенно трезв. Мне показалось, что вино не подействовало и на Машу. Поэтому я спросил:
— Может, закажем еще одно мукузани?
— Я обратила внимание, что ты не любишь крепкие напитки, — сказала Маша. — Хотя виноград в Сибири не растет.
— Избаловала советская власть, — заметил я. — При ней колбасы было меньше, зато болгарских, румынских, венгерских вин хоть залейся.
— Нет, я больше не хочу вина, — сказала Маша.
— Тогда после мороженого закажем на десерт по рюмке ликера и чашке кофе. Хорошо?
— Если ты настаиваешь…
Мы перешли на «ты», но это не сблизило нас. Маша держалась на расстоянии, соблюдая определенную дистанцию. Она боялась раскрыться, боялась приблизиться ко мне. Ее не влекли приключения. Она жила своей внутренней жизнью и никого не хотела пускать туда.
— Ты давно была на родине? — спросил я, чтобы хоть как-то продолжить разговор.
— Пять лет назад, — она немного отстранилась от стола, чтобы дать возможность официанту поставить мороженое.
— Мать с отцом живут там до сих пор?
— Почему ты такой любопытный? — спросила Маша и в ее глазах снова появилась печаль. — Я не хочу говорить об этом.
— Извини, я не буду навязчивым.
Она подцепила на кончик ложечки мороженое, положила его в рот. Слегка улыбнулась и сказала:
— А это вкусно.
Потом она надолго задумалась. Официант принес ликер и кофе, положил на стол счет. Ликер не понравился Маше и она отодвинула рюмку с извиняющейся полуулыбкой. Я вернул официанта с полдороги, положил деньги на листок со счетом и мы встали из-за стола.
На улице солнце продолжало, не скупясь, золотить стены зданий, скверы и купола московских храмов. Маша зажмурилась, привыкая к яркому свету, мы с минуту постояли во дворике Дома журналистов, потом вышли на тротуар. Из тоннеля под мостовой выскакивали машины и неслись в сторону улицы, еще недавно носившей имя великого пролетарского писателя. Рядом шумел Арбат. Мы спустились в подземный переход и вышли к станции метро.
— Ну, — сказала Маша, подняв на меня глаза, — мне пора возвращаться. Спасибо тебе за праздник. Мне было очень хорошо.
Представив, что Маша сейчас уйдет, я вдруг почувствовал нестерпимое одиночество. В огромной Москве я был, как Амундсен в ледяной Антарктиде, где на тысячи километров ни одной живой души. Я взял в руку ее ладонь, приложил к своей щеке и сказал:
— А, может, я провожу тебя до Шоссе Энтузиастов?
Она осторожно высвободила руку.
— Не стоит портить себе настроение. Я к этому не готова. — Помолчала и почти шепотом спросила: — Ты же не уедешь завтра?
— Нет, — сказал я, хотя абсолютно не представлял себе, чем буду заниматься в Москве.
— Ну вот и хорошо.
Она отстранилась от меня и тут же шагнула в толпу, которая, подхватив ее, понесла в черный провал станции метро. Я привстал на цыпочки, чтобы разглядеть ее в этой толпе, но Маша исчезла, словно Снегурочка, шагнувшая через костер.
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Ночью мне стало плохо. Такого страха я еще не испытывал за всю свою жизнь. Дыхание останавливалось, сердце стучало, как пулеметная дробь, на лбу выступила холодная испарина. В голове пронеслась только одна мысль: неужели это конец? Ведь я не успел ни пожить, ни сделать чего-нибудь путного. Я сполз с дивана, выбрался в коридор и, держась рукой за стенку, направился в спальню будить Гену. Дверь тихонько скрипнула, когда я потянул ее на себя, я просунул голову и обнаружил, что в спальне довольно светло. Потолок отражал свет уличных фонарей. Скрип двери разбудил Генину жену Нину. Она приподняла голову с подушки и полушепотом спросила:
— Иван, тебе чего?
— Нина, мне плохо, — сказал я, скользя по двери на пол.
Она соскочила с постели, схватила висевший на спинке стула халат, накинула на себя и, торопливо шлепая босыми ногами, направилась ко мне. Я сидел на корточках у двери, прижимая правую руку к сердцу.
— Сможешь дойти до дивана, — спросила Нина. Я молча кивнул.
Она помогла мне подняться и дойти до гостиной. Я сел, навалившись грудью на колени, а она стала греметь ящиками серванта, пытаясь найти нужное лекарство. Наконец, отыскала какой-то пузырек, накапала несколько капель в ложку, подала мне.
Я выпил капли, но облегчения не почувствовал. Сердце не унималось, воздуха все так же не хватало.
В дверях появился заспанный Гена.
— Что с тобой, старик? — спросил он, увидев мою скорчившуюся фигуру.
— Сердце прихватило, — сказала Нина.
— Звони в скорую, — приказал Гена.
Я попытался протестовать, но Гена твердо заявил:
— Сердце, старик, одно. Шутить с ним нельзя.
Как-будто с руками и ногами можно делать все, что угодно только потому, что их по две.
Через несколько минут приехала скорая. Врач пощупал пульс, дотронулся ладонью до моего мокрого лба и велел сестре делать инъекцию. Она всадила мне внутривенный укол, после чего меня под руки довели до лифта.
— Куда хоть везете? — спросил Гена, только сейчас осознавший, что со мной приключилась настоящая беда.
— В Боткинскую, — ответила сестра, нажимая на кнопку лифта.
В приемном отделении мне сняли кардиограмму, сделали еще один укол, переодели в больничную пижаму и отвели в палату. В ней стояло пять или шесть кроватей, я не разобрал. Видел только, что одна была свободной, на нее меня и положили. Через несколько минут я заснул и проснулся, когда за окном уже разведрилось утро.
Первое, что я увидел, это соседнюю кровать. Из-под одеяла торчала лысая голова, обрамленная венчиком черных с проседью волос. Голова открыла глаза и долго рассматривала меня черными выпученными глазами, которые, поворачиваясь, отсвечивали чуть голубоватыми белками. Потом из глубины кровати высунулась рука, огладила одеяло, потрогала венчик волос, после чего голова сказала:
— Значит, к нам еще один пациент.
Рука исчезла, веки закрылись. Я видел на подушке только профиль человеческого лица с большим горбатым носом и мясистыми губами. Звякнула дверь и в ее проеме появилась девушка в голубом халатике и таком же чепчике с вышитым на нем красным крестом. Она вкатила столик, на котором стояла какая-то аппаратура и подъехала с ним к моей кровати.
— Будем записывать вашу кардиограмму, Баулин, — сказала девушка. — Снимите, пожалуйста, пижаму.
— Всю? — спросил я.
— Нет, только куртку, — не поняла шутки сестра.
Я снял куртку, она взяла со столика проводки с резинками и присосками и, склонившись над кроватью, начала цеплять их на меня. Халатик закрывал ее ноги чуть выше колен и, когда она наклонилась, колени оказались около моего лица. Красивые колени всегда являются достоинством женщины, не зря они выставляют их напоказ. У сестры они были очень красивыми. Овальными, мягкими, с маленькими ямочками с внутренней стороны аккуратной, в меру длинной ноги.
— Вы бы смотрели в потолок, Баулин, — перехватив мой взгляд, ехидно сказала сестра. — Сильные эмоции вам сейчас очень вредны.
— Человек всегда тянется к красивому, — заметил я.
— Лучше лежите и молчите, — посоветовала сестра. — Дышите спокойно, я снимаю кардиограмму.
Закончив запись, она убрала проводки и, повернувшись к соседней кровати, сказала:
— А вам, Михаил Юрьевич, кардиограмму будем снимать завтра.
Сестра уехала. Через некоторое время в палату вошел врач, высокий сухощавый мужчина лет пятидесяти с узким длинным лицом и тонкими губами. В отличие от сестры он был одет в белый халат и белый чепчик. Врач сразу направился ко мне.
— Ну и как вы себя чувствуете, новенький? — спросил он, взяв мою руку у запястья длинными холодными пальцами. Не отпуская руки, он смотрел на часы.
— Пока лежу, вроде ничего, — сказал я. — А ночью было худо.
— Да уж, — заметил врач. — Раньше к нам такие молодые не поступали.
— Извините, доктор. Не успел состариться.
Он отпустил мою руку, холодно и иронично посмотрел на меня и сказал:
— Вы проживете долго, молодой человек. Юмор продляет жизнь. — Доктор взял стул, стоящий в проходе у стены, поставил его у моей кровати, сел и, глядя на меня, спросил: — Что у вас вчера было?
— Что вы имеете в виду? — не понял я.
— Может перетрудились физически или был сильный стресс? — Доктор наклонился ко мне, словно пытался что-то рассмотреть на моем лице. — Спешу вас обрадовать. У вас нет инфаркта, но вы были на грани его. У вас очень неважная кардиограмма. Так что у вас было?
— Вы знаете, доктор, — сказал я, откидывая одеяло, — вчера у меня был один из самых счастливых дней в жизни. Если не самый счастливый.
— Иногда и положительные эмоции могут вызвать негативную реакцию, — заметил доктор. — Но вы должны знать: это был первый и очень серьезный звонок. С сердцем шутить нельзя. Сядьте, я вас послушаю.
Доктор приставил чашечку стетоскопа к моей груди в одном месте, потом в другом, заставил повернуться спиной. Долго и внимательно прослушивал мое дыхание и стук сердца, потом сказал:
— Мотор работает с очень большими срывами, поэтому с кровати не вставать, если что надо, зовите сестру.
— Сколько я здесь пролежу? — спросил я, натягивая пижаму.
— Все будет зависеть от вашего сердца. Но недели на две можете рассчитывать смело.
Доктор повернулся к соседней кровати и стал расспрашивать о самочувствии больного, закрывшегося одеялом по самую шею. Я не слушал, о чем они говорили, раздумывая над словами, сказанными мне. «Отчего в человеческом организме наступает внезапный кризис? — думал я. — Крутишься с утра до вечера, не имея понятия о режиме, доказываешь правоту, не щадя ни себя, ни противника, не спишь по многу ночей за изнурительной работой над чистым листом бумаги и чувствуешь, что сил еще непочатый край и впереди — немереные годы. А потом вдруг ни с того, ни с сего споткнешься на ровном месте. Ведь вчера у меня действительно был радостный во всех отношениях день. Что же случилось?»
Я закрыл глаза, пытаясь отключиться от болезни и больничной палаты. Вспомнил обед с Машей и то, как мы медленно, словно нехотя, шли к станции метро. Увидев на тротуаре пожелтевший лист, она остановилась и сказала:
— Надо же, еще не кончился июль, а листья начинают осыпаться. — И стала внимательно осматривать крону липы, пытаясь найти среди веток хотя бы еще один желтый лист. Наконец, разглядела один, начинающий желтеть с середины, от развилки прожилок, и заметила: — Это как волосы с головы. Вроде тоже падают, а их не становится меньше.
Почему мне вспомнилось это, не знаю. Но вот ведь как странно. Когда я думал о Маше, мне даже отдаленно не приходили в голову постельные мысли. С ней все было по-другому. Да и вела она себя совсем не так, как многие женщины. Увидимся ли мы теперь? Болезнь всегда приходит не вовремя, а тут словно специально навалилась тогда, когда оказалось легче всего спутать все мои планы.
Доктор обошел больных и удалился. Я проводил его взглядом и снова закрыл глаза. И вдруг с соседней кровати донесся тонкий писк зуммера. Я невольно повернулся. Михаил Юрьевич вытащил из-под одеяла сотовый телефон и произнес:
— Да, да, я тебя слушаю.
Кто-то начал говорить ему в ухо и он долго молчал, иногда прикрывая глаза и кивая лысой головой. Глядя на его телефон, мне вспомнился разговор двух девиц на троллейбусной остановке у нас в Барнауле. Одна из них, захлебываясь от восторга, рассказывала подруге:
— Меня вчера Сережка прокатил на своем «BMW». Я просто обалдела. У него такой пейджер, я ничего подобного не видела… Слоновая кость.
Стоявшая рядом бабка всплеснула руками и, как мне показалось, слегка покраснев, сказала, закрывая лицо ладонями:
— Вот халды дак халды. У других бы зенки от стыда вылезли, а этим хоть бы что… Слоновая кость…
Девицы посмотрели на бабку, как на доисторические существо, и отошли в сторону. Правда, говорить стали на полтона тише.
У Михаила Юрьевича был обычный сотовый телефон, ничем не отличавшийся от тех, которые мне приходилось видеть. Он бережно прижимал его к уху, кивая головой и поводя черными выпуклыми глазами. Потом вдруг нырнул под одеяло и затараторил:
— А ты бы продавал оптом. Быстрее деньги вернул и сразу купил доллары.
— Ну не кретин ли? — кивнул на обладателя телефона его сосед справа. — Натянул на башку одеяло и думает, что его не слышат.
Я приподнялся на подушке, чтобы рассмотреть говорившего. Это был грузный рыхлотелый старик с белыми, похожими на два пучка ковыля, бровями и толстой выпяченной нижней губой. На нем была синяя майка и длинные, почти до колен цветастые сатиновые трусы.
— Тоже мне, коммерсант, — ворчал старик. — Одной ногой в могиле, а все о барышах думает.
Голос под одеялом стих, из-под него высунулась лысина Михаила Юрьевича, который ядовито заметил:
— Я-то при барышах, а ты при своих цветных трусах.
— Чего тебе мои трусы не нравятся? — спросил старик, со скрипом вставая с постели.
— Я не говорю, что не нравятся, — отпарировал Михаил Юрьевич. — Я констатирую факт.
Старик натянул пижамные штаны и, шлепая тапочками, вышел из палаты. У Михаила Юрьевича снова пискнул телефон, он приложил его к уху и накрылся одеялом. Я понял, что между ним и соседом идет упорная позиционная война.
Принесли завтрак: овсяную кашу и стакан чаю. Есть не хотелось. Но, слышавший много нелестного о больничном питании, которое, если судить по разговорам, хуже тюремного, я из любопытства попробовал кашу. Она оказалась вкусной. Я съел всю порцию и даже повеселел от этого.
В палату снова вошла сестра. На этот раз с подносом в руках, на котором стояли маленькие пластмассовые мензурки. Обойдя больных, она поставила каждому на тумбочку по мензурке.
Я заглянул в свою. В ней лежали таблетки. Это означало, что для мня началась размеренная больничная жизнь. Я проглотил таблетки, запив их уже остывшим, чуть сладковатым чаем, поставил пустую мензурку на тумбочку и вытянулся на кровати, приготовившись коротать бесконечно длинное больничное время.
Дверь снова открылась и в палату, тяжело сопя и звонко шлепая тапочками, вошел сосед Михаила Юрьевича.
— Где это ты ходил? — высунув голову из-под одеяла, спросил Михаил Юрьевич. — Каша давно остыла.
— А ты что, под себя ходишь? — осадил его старик, тяжело усаживаясь на кровать.
Михаил Юрьевич отвернулся в мою сторону, а старик взял тарелку и, звякая ложкой всякий раз, когда поддевал кашу, начал есть. В палате установилось временное перемирие. Но, как оказалось, ненадолго. Доев кашу и проглотив таблетки, старик, кряхтя, улегся на кровать и, сцепив пальцы на большом, возвышающемся словно холм, животе, спросил:
— Ну и как идет бизнес? Сколько удалось награбастать?
— Ты бы, Спиридонов, лучше помолчал, — не поворачиваясь к нему, ответил Михаил Юрьевич. — Скоро второй обход будет.
— Видать, плохо. — Спиридонов зевнул, прикрывая рот ладонью и смежил ресницы. Вскоре с его кровати послышалось тихое посапывание.
Как мне потом рассказала сестра, оба антагониста попали в палату с инфарктом. Причем, у Михаила Юрьевича он был обширным. Но, видимо, организм оказался крепким. Пролежав четыре дня в реанимации, Михаил Юрьевич был переведен в общую палату и быстро пошел на поправку. Спиридонов же наоборот, несмотря на меньший инфаркт, на поправку шел медленно. Я выглядел в этой компании инфарктников как случайно приблудившаяся к стаду овца.
Спиридонов всю жизнь проработал сталеваром на заводе «Серп и молот», Михаил Юрьевич — завхозом в каком-то научно-исследовательском институте. Демократическая революция развела их по разные стороны баррикад. Спиридонов стал рядовым московским пенсионером. Михаил Юрьевич, как принято сейчас говорить, ушел в бизнес и уже успел сколотить неплохой капиталец. Это-то и злило сталевара, который тридцать лет в жаре и пламени горбатился на страну и светлое будущее своего народа, а остался ни с чем. А какой-то проходимец, как называл соседа Спиридонов, заработал на несчастье других миллионы. Если бы Михаил Юрьевич знал, что заболеет, со своими деньгами он бы никогда не попал ни в эту больницу, ни в эту палату. Лег бы в лучший кардиологический центр страны, имея там отдельные апартаменты. Но его прихватило так же, как и меня, ночью, а неотложка отвозит пациентов не туда, куда им хочется, а в больницу, которая дежурит в этот день по данному району. Так судьба свела в одной палате бывшего сталевара и действующего бизнесмена.
А начались их стычки с того, что Михаил Юрьевич отказал Спиридонову позвонить домой по сотовому телефону.
— Я за каждый разговор плачу собственными наличными, — сказал он. — Если все начнут звонить по моему телефону, мне не рассчитаться. Идите в коридор и пользуйтесь автоматом.
Михаил Юрьевич разговаривал по телефону каждое утро. Его компаньон, по всей видимости, докладывал ему о результатах финансовых операций за прошедший день, а он давал советы и наставления на день грядущий. А поскольку обсуждать дела при соседях по палате он считал неудобным, то во время разговора накрывался с головой одеялом. Тонкое шерстяное одеяло не поглощало звук, соседи по палате слышали каждое слово, но Михаил Юрьевич или не понимал этого, или делал вид, что не понимает…
В коридоре послышался шум шагов и звук сразу нескольких голосов, в палату вошел заведующий отделением и с ним еще двое врачей. Тот, что уже разговаривал со мной и женщина.
— Так-так, — сказал заведующий отделением, подходя к Михаилу Юрьевичу. — Дайте-ка мне вашу руку.
Из-под одеяла высунулась тонкая желтая рука, покрытая редкими черными волосами. Заведующий обхватил ее пальцами у запястья, с минуту молча стоял, глядя на часы на своей руке. Потом сказал:
— Пульс у вас, Кричевский, стабильный и вполне нормальный. Динамика на кардиограммах тоже устойчиво положительная. Если так пойдет и дальше, через пару недель вам можно будет перебираться на реабилитацию в санаторий.
— Я скажу, чтобы мне зарезервировали в Барвихе. Барвиха подойдет? — Кричевский моргнул и посмотрел в глаза доктору.
— Ну, — засмеялся доктор. — В Барвихе постоянно проживает президент. Там и уход, и медицинское обслуживание на высшем уровне. Если сможете попасть туда, лучше не пожелаешь.
Заведующий отделением повернулся ко мне, спросил:
— Новенький?
— Да, — ответил вместо меня лечащий врач. — Поступил ночью с острым сердечным приступом. Утром сняли кардиограмму, она без изменений. Лечение назначено.
У заведующего отделением тут же пропал ко мне всякий интерес. Отодвинув стоящий в проходе стул, он развернулся и направился к сталевару. Поговорив немного с ним и остальными больными, он вышел из палаты, уводя за собой почетное сопровождение. Едва закрылась дверь, Кричевский достал из-под подушки телефон, набрал номер и укрылся с головой одеялом.
— Меня через две недели обещают выписать, — услышали мы, — Ты похлопочи о путевке в Барвиху. Да, да, на целый месяц. Мне надо пройти реабилитацию.
— К мартеновской печи бы тебя на реабилитацию, — с громким ворчанием, так, чтобы услышала вся палата, сказал сталевар.
Он открыл тумбочку, долго шарил в ней рукой и, наконец, вытащил целлофановый мешочек, на дне которого лежало несколько конфет.
— Будешь? — обратился он ко мне, подняв пакет так, чтобы я увидел его.
Я отрицательно мотнул головой. Сталевар достал конфету и положил в рот. Потом спрятал пакет в тумбочку и вытянулся на кровати.
Больничная жизнь однообразна, но привыкаешь и к ней. Проснувшись однажды среди ночи, я долго смотрел на бледный потолок, на котором отсвечивали отблески уличных фонарей и медленно раскачивались тени верхушек деревьев. На улице, по всей видимости, был ветер, но его шум не доносился в палату сквозь толстые стены и двойные окна. Больные спали, иногда резко всхрапывая или издавая тихое сопение. Я слушал эти всхрапы и мне вдруг страшно захотелось домой, к бульканью горной речки на перекате и мерному шуму дремучей и завораживающей пихтовой тайги.
Мне вдруг вспомнилось, как два года назад я целый месяц жил в лесной деревушке у деда, бедовавшего в большом деревянном доме со снохой и двумя внуками. Его сын Степан уже два года сидел в тюрьме. Поехал в город продавать кедровые орехи, чтобы справить сыновьям кое-какую одежонку перед школой. Продал, напился с радости, подрался с городскими мужиками и проломил одному голову. Степана тут же сгребли и осудили на три года. Жена Анастасия осталась одна с двумя сыновьями и дряхлым свекром. Семья жила своим хозяйством, держала корову, теленка, двух свиней да с десяток овечек.
Мне в тот год до жути осточертела городская жизнь. Захотелось подальше в глухомань, где нет телевизора, люди не читают газет, не слушают радио и небритых телекомментаторов. И я махнул в Листвянку, куда когда-то заезжал на два или три дня по журналистским делам. Деревня была небольшой, упрятанной в распадке гор, разделенных холодной и говорливой речкой Каменушкой. В таких местах легко дышится и хорошо думается.
На квартиру устроился в первом же доме, куда постучался. Дед Афанасий предложил сам:
— Оставайся, паря, у нас. Места хватит, а мне хоть будет с кем поговорить. А то внуки на покосе, а Настя целыми днями хлещется по хозяйству. Сама уже говорить отвыкла.
Сноха Настя была суховатой сорокалетней женщиной с загорелым лицом, тонкими руками и немного великоватым для ее фигуры бюстом. У нее были светлые, выгоревшие на солнце брови и чуть голубоватые глаза. Настя была немногословной, говорила только по делу, а на вопросы отвечала двумя словами: «да» и «нет».
Зато дед был словоохотлив. Он все время рассказывал какие-то истории, расспрашивал про городскую жизнь, вспоминал эпизоды из своего прошлого. Иногда он надоедал мне, я его плохо слушал и отвечал невпопад. Дед понимал это, но не серчал.
Он оказался заядлым рыбаком — харюзятником. Первый раз мы пошли с ним на Каменушку сразу после обеда к небольшому водопаду, который деревенские почему-то называли бучило. У деда были свои снасти. Хариуса он ловил на мушку, наматывая на крючок яркие петушиные перья. До бучила было километра два, но шли мы туда почти целый час. Идти приходилось по еле заметной тропинке, которая петляла по склону горы, поднимаясь на скалы или огибая их. Дед первым закинул удочку и тут же вытащил здоровенного хариуса, который весил не менее полукилограмма. У меня же рыба отказывалась замечать приманку. Я видел, как хариус выходил из глубины, стукался плавником о мушку и, оставив на воде маленький кружок, уходил вниз. Мой первый выход на рыбалку оказался просто провальным. Дед поймал больше десятка хариусов, а я только двух, да и те оказались в улове самыми маленькими. Смотав леску на удилище, я сказал:
— Сюда надо приходить не после обеда, а утром.
— С утра не поймаш ни одного, — обрезал меня дед. — Утром твоя тень будет от этого берега аж до того, — он ткнул удилищем через речку. — Не спеши. Ишшо научишься.
Через неделю я пошел на рыбалку один. Захотел закинуть крючок как можно дальше, встал на камень, на вершок, торчащий из воды, и рухнул в самую глубь Каменушки. Мне показалось, что камень полетел в подводную пропасть, увлекая меня за собой. Ледяная вода обожгла тело, я кинулся к берегу, но стремительное течение несло меня вдоль отвесной скалы, за которую нельзя было зацепиться. Да и цепляться не имело смысла, потому что вылезти на скалу все равно бы не удалось.
На галечный откос я выбрался только метров через сто. От холода не попадал зуб на зуб, пальцы не гнулись. Отогрев их под мышками, я снял одежду, выжал и, натянув ее снова, побрел к деду Афанасию. Ночью у меня начался жар. Два дня Настя отпаивала меня кипяченым молоком с медом. На третий день я встал с постели и вышел на крыльцо.
— Баню тебе изладить надо, — сказал дед, садясь на ступеньку рядом со мной. — Она всю хворь вытянет. Завтра робята приедут с покоса мыться, ты и попаришься.
Но приехал только младший внук Митька, старшего Сергея оставили на покосе. Поздоровавшись со мной и схватив на ходу со стола лепешку, он сказал матери:
— Ты топи пока баню, а мы с дедом за харюзами сбегаем. Серега просил рыбы привезти.
— Какая тебе рыбалка, — возмутилась Настя. — Ты бы хоть дома побыл, больше недели не видела.
— Топи баню, мы к вечеру вернемся.
Митька с дедом исчезли со двора, Настя затопила баню. Часа через полтора она зашла ко мне в комнату и сказала:
— Там все готово, иди грейся.
В бане было жарко и сухо, нагревшиеся бревна сруба слегка потрескивали. Сквозь крошечное полутемное оконце в парную едва проникал дневной свет. В полусумраке я нащупал полок, взобрался на него и вдохнул полной грудью горячий сухой воздух. В предбаннике хлопнула дверь, загремело ведро. Через несколько минут дверь парной отворилась и в нее вошла Настя.
В руках у нее был тазик с распаренным березовым веником.
Я уже привык к полусумраку и сразу увидел, что она голая.
— Ложись-ка на полок, сейчас я тебя попарю, — сказала Настя, поставив таз на приступку.
Я ошалел от ее вида и, чуть подвинувшись в сторону, сказал:
— Я еще не готов париться. Сначала надо прогреться, а уж потом хлестаться веником. Садись, — я хлопнул ладонью около себя.
Она молча села, нагнулась к тазу, зачерпнула кружкой воду, плеснула ее на камни. Вода зашипела, тут же испарившись, по парной распространился горьковатый запах березовых листьев. Настя выпрямилась и, повернувшись к окошку, нечаянно чиркнула меня по плечу упругим соском. Я положил руку ей на плечо и развернул к себе, тут же почувствовав, как ее грудь уперлась в мою. Я прижал Настю и поцеловал в шею.
— Ну вот еще, — резко сказала она и попыталась отодвинуться.
Но я уже не мог остановиться. Я целовал ее в щеки, глаза, губы и чувствовал, что она становится все податливее… Когда мы поднялись с полка, Настя отодвинулась от меня и сказала без злобы:
— И почему вы все мужики такие кобели? Ведь знала, что так может случиться и все равно пошла.
— Не кобели, а пчелы, — сказал я. — Не было бы так сладко, не липли бы…
— Ложись, буду парить, бедовый ты мой. — Настя взяла в руки горячий мокрый веник и начала с придыханием хлестать меня по спине и плечам. Я понял, что голой в парную она зашла не случайно…
Я смотрел, как на потолке больничной палаты раскачиваются тени деревьев, явственно представляя шелест листвы на ветру, и вспоминал Настю. После бани она напоила меня чаем с малиной и медом, уложила в постель и укрыла стеганым одеялом.
— Тебе обязательно надо пропотеть, — говорила Настя, натягивая одеяло до самого подбородка и подтыкая его под спину, чтобы не выходило тепло.
Делала она это сухо и буднично, словно в наших отношениях хозяйки и постояльца ничего не изменилось. Я ждал, что она хотя бы притронется ладонью к моей щеке или скажет ласковое слово, но она не притронулась и не сказала.
На следующий день я встал совершенно здоровым. Открыл окно, за которым в долине тонким слоем легла на траву влажная простыня тумана. Насти в доме уже не было. Я вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Солнце еще не выкатилось из-за горы, но его боковые лучи уже проникали в долину, пронизывая свежий и тягучий, как мед, воздух и от этого создавалось впечатление, что вся она от одной горы до другой наполнена прозрачным звенящим хрусталем. Лохматая хозяйская собака Полкан вышла на середину двора и, прогнув спину, потянулась, вытягивая сначала передние, потом задние ноги. Равнодушно посмотрела на меня и пошла вдоль ограды, обнюхивая углы. В стайке звякнуло ведро, из нее вышла Настя с подойником в руках. Проходя мимо меня, бросила мимоходом:
— Чего сидишь-то? Иди в дом, а то опять захвораешь.
На крыльцо вышел дед Афанасий. Свернул цигарку и закурил, окутав меня сизым дымом крепчайшего самосада. Я закашлялся.
— А харюзов-то вчерась мы добрых добыли, — сказал он, не обращая внимания на мой кашель. — Митька одного фунта на три вытянул.
В доме хлопнула дверь. В сени вышла Настя. Я повернул голову и увидел, что она ставит в сумку банку со сметаной, творог, завернутый в полиэтиленовую пленку большой кусок масла. Собирает на сенокос Митьку. Как сказал дед Афанасий, работать им там еще недели две. Колхоз в деревне не распался, скотины осталось много. Всю надо накормить. Эти же сенокосники готовили сено и для своего скота.
Настя проводила сына и снова ушла на подворье. Ни в этот день, ни на следующий она не замечала меня. Когда мы сталкивались дома или в ограде, она старалась отвести взгляд в сторону.
На третий день на деревню обрушилась гроза. Небо начало затягивать тучами еще с вечера. Где-то далеко за горами полыхали молнии, их отблески, похожие на разрывы снарядов, отсвечивали тучи. Но до поселка гроза докатилась только к середине ночи. Я проснулся от первых раскатов грома и шума дождя по крыше, открыл форточку, чтобы пропустить в комнату очищенный грозой воздух, снова лег на кровать и тут же провалился в сон. В непогоду мне всегда спится особенно хорошо. Но вскоре почувствовал, что кто-то прикоснулся ко мне. Это была Настя. Приподняв одеяло, она юркнула под него, обняв меня одной рукой и привалившись грудью к моему боку. Я услышал частые и упругие толчки ее сердца. Я обнял Настю и прижался щекой к ее плечу. Она перевернулась на живот и торопливо, словно боясь, что ее оторвут, стала целовать меня. Я тоже поцеловал Настю в горячие влажные губы и почувствовал, что мое сердце начинает стучать так же громко, как и ее. Настя пробыла у меня до окончания грозы и ушла к себе, осторожно выскользнув в дверь перед рассветом. А через два дня я уехал в город и больше никогда не видел ее.
Сейчас мне на мгновение стало страшно: а если бы о моих похождениях узнала Маша? Как бы она отнеслась к этому? Впрочем в оправдании не было нужды. Никто и никогда не расскажет ей ни о Насте, ни о том, что было со мной в деревне Листвянке. Но от одной мысли о Маше начинало ныть сердце.
На соседней кровати застонал во сне Михаил Юрьевич. Я повернулся к нему. Он лежал на левом боку и, по всей видимости, это было дополнительной нагрузкой на его больное сердце. Когда стон повторился, я тронул соседа за плечо. Он открыл глаза, непонимающе посмотрел на меня и перевернулся на другой бок. Через несколько мгновений с его кровати послышалось мерное посапывание. А тени на потолке по-прежнему колебались при каждом порыве ветра. Они исчезли только на рассвете.
Утром, сразу после обхода врача, ко мне пришел Гена. В это время посещения больных строго запрещены, но Гена умел обходить всякие запреты. На его плечах был маленький белый халатик, который не закрывал даже пиджака. Проходя через дверь, он зацепился им за ручку и чуть не оставил халатик на пороге. Гена принес мне большую пачку газет и пакет с яблоками.
— Один мой знакомый доктор говорил, — сказал присаживаясь на стул около кровати Гена, — что яблоки очень полезны для сердца. Они удаляют из крови холестерин. — Он достал из пакета большое красное яблоко и положил его на мою подушку. — А вообще, старик, жизнь довольно подлая штука. Никогда не знаешь, с какой стороны лягнет. Как ты себя чувствуешь? — Гена легонько похлопал меня по плечу.
— Нормально. Сегодня всю ночь вспоминал одну деревенскую историю.
— С бабой? — Гена подался вперед, словно боялся прослушать мой ответ.
Я кивнул.
— Поверь мне, старик, ты пошел на поправку. — Гена посмотрел на меня и кивнул головой, подтверждая свою мысль. — Если видишь во сне бабу, значит поправляешься. Я вчера просил Валерку передать Маше, что ты хвораешь.
— Зачем? — испугался и одновременно обрадовался я. — Жалость мне не нужна.
Гена пожал плечами:
— Речь не о жалости. Хорошая женщина — это стимул для жизни. — Гена даже причмокнул от удовольствия.
Михаил Юрьевич, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору, уловил момент, когда Гена сделал паузу, и обратился к нему:
— Скажите, пожалуйста, а газету «Коммерсантъ» вы случайно не принесли?
— По-моему, принес, — не оборачиваясь к соседу, сказал Гена.
— Я могу взять ее на минутку? — спросил Михаил Юрьевич, скосив на меня глаза.
— Хоть на полдня, — сказал я.
Сосед зашелестел газетами, пытаясь найти среди них «Коммерсантъ». Я посмотрел на Гену. Внешне он выглядел мощным и жизнерадостным. Его толстые щеки не могли спрятать улыбку, выдававшую хорошее настроение. Но я знал, что его неотступно мучает болезнь, поэтому спросил:
— Ты-то как?
— Все нормально. — Гена потер ладонью колено. — Пережили перестройку, переживем и демократию.
— Я не об этом. О здоровье.
— Здоровье, старик, зависит от нас. Вчера мы с одним поэтом рассуждали об этом. Во время разговора выкушали по бутылке коньяку. Выпили бы еще, да некого было послать в магазин. — Гена рассмеялся.
— Ты оптимист, — сказал я.
— Оптимисты дольше живут. — Гена хлопнул меня по плечу. — Думай только о бабах и через три дня встанешь на ноги. Спроси у своего врача, он подтвердит.
— Тебе бы в доктора, — сказал я, улыбнувшись. Я был рад, что у приятеля хорошее настроение.
— Теперь уже поздно переквалифицироваться, — заметил Гена. — Поэтому даю советы, а не рецепты. Они ничего не стоят.
Гена ушел, а я опять вспомнил Машу, когда мы встретились у станции метро. Она была изящна в легком цветастом платье и белой сумочкой на плече. А потом я держал ее за талию, когда на Тверском бульваре она вытаскивала из босоножки камешек. У нее было упругое молодое тело, пахнущее солнцем и летним ветром. От этого воспоминания стало громче стучать сердце и мне сразу опротивела больница, запах лекарств, кровать, на которой я лежал.
— Ну вот, — жалобно донеслось с кровати Кричевского.
— Что такое? — сразу же сочувственно пророкотал бас сталевара.
— Мне говорили, что курс доллара не растет. А он растет, да еще как. — Михаил Юрьевич нервно помахивал зажатым в руке «Коммерсантом». — Я так и знал, что от меня скрывали.
— Мне бы твои заботы, — заметил Спиридонов, со скрипом поднимаясь с кровати. Сунув босые ноги в тапочки, он зашлепал ими, направляясь к двери. — О здоровье бы лучше думал, коммерсант.
После обеда я задремал, надеясь увидеть сладкие сны. В палате было тихо. Даже единственная муха, жившая вместе с нами, не летала, пристроившись отдыхать на оконной шторе. И вдруг я почувствовал, как по палате пронесся ветерок. Я открыл глаза и увидел, что от двери ко мне, прижимая к груди два бумажных кулька, идет Маша. Она шла как-то неуверенно, даже зацепилась за стул, отчего из кулька выпал апельсин и, глухо стуча, покатился по полу. Она не обратила на него внимания.
— Маша! — тем же тоном, что и при недавней встрече, произнес я.
Она наклонилась и бережно провела рукой по моему виску. Ее пальцы слегка дрожали, губы были чуть приоткрыты, легкое дыхание прерывисто. Большие и такие ласковые глаза Маши смотрели мне прямо в душу. Свесившаяся прядь ее шелковых волос, от которых шел запах свежего леса, коснулась моей щеки и я почувствовал, как теплая волна ударила в голову, покатилась к сердцу и остановилась в груди. Мне стало жарко. Маша показалась такой родной, ее губы были так близко от моего лица, что мне захотелось обнять ее за шею, притиснуть к себе и поцеловать. Но я постеснялся сделать это при всех. Я только запустил руку в ее волосы, ощутив между пальцев их легкий, скользящий шелк. И я подумал, что если бы в тот день мне по каким-то причинам удалось остаться с Машей, с моим сердцем могло бы ничего не случиться. Меня бы одолевали совсем другие эмоции.
Я заметил, как притихла палата, прислушиваясь к нашему разговору. Кричевский положил подушку к спинке кровати и, навалившись на нее, разглядывал Машу с откровенной бесцеремонностью. Я взял ее за ладонь и, показав на край кровати, сказал:
— Сядь сюда.
Она подняла апельсин, положила его на тумбочку и села.
Я поцеловал ее руку. Она высвободила ладонь, поправила мою подушку, потом одеяло. Пригладила мне волосы, пытаясь сделать из них подобие прически. Мне казалось, что ближе ее у меня никогда никого не было.
— Меня скоро выпишут, — сказал я.
— Знаю, — ответила она. — Я разговаривала с медсестрой.
Она приложила палец к моим губам, потом поднесла его к своим и поцеловала. Опустила руку на подушку, запустила пальцы в мои волосы и начала перебирать их. Я чувствовал, как таю от этих прикосновений.
— Я ведь не заснула в ту ночь, — сказала Маша. — Пришла домой, упала на кровать и пролежала до утра с открытыми глазами.
— Почему? — спросил я.
— Жалела о том, что не разрешила тебе проводить меня. Мне показалось, что мы больше никогда не встретимся.
— Ты чудо, — сказал я.
Кричевский, напряженно вслушивавшийся в наш разговор, кашлянул. Рассеянно смотревший в окно сталевар повернулся в нашу сторону.
— Мне так не хочется улетать домой, — сказал я.
— Ну и не улетай.
— А что я буду делать в Москве?
Маша поправила одеяло, разгладила его ладонью и, не глядя на меня, сказала:
— Что-нибудь придумаем.
— Что? — вырвалось у меня.
— Лежи и ни о чем не думай. — Она посмотрела на меня затуманенным взглядом. Я положил руку на ее ладонь, она не отстранилась.
— Мне так хорошо с тобой, — сказал я.
Она наклонилась к подушке, ткнулась губами в мои губы и, резко поднявшись, сказала:
— Пойду, а то еще минута и у меня не будет сил уйти отсюда.
— Останься, — я потянул ее за руку. Мне не хотелось, чтобы она уходила.
— Не держи, а то я расплачусь, — сказала Маша, слабым движением пытаясь высвободить руку. Ее губы задрожали, глаза стали влажными. — Я так боюсь приобретений.
— Почему? — спросил я.
— Потому, что чем больше приобретение, тем страшнее его терять.
Я выпустил ее руку. Маша поправила юбку и направилась к двери. На пороге задержалась, обратившись сразу ко всем: «Выздоравливайте быстрее», — и скрылась за дверью. Я услышал только стук ее каблуков по коридору, который становился все тише и тише, пока не смолк совсем. Я еще долго прислушивался, стараясь уловить его, но в коридоре стояла мертвая тишина. Мне стало настолько одиноко, что я почувствовал, как к горлу подкатывает неожиданный ком. Я не знал, откуда он взялся. Может быть оттого, что сердце потянулось вслед за Машей, норовя выскочить из груди? Или болезнь размягчает душу и делает людей сентиментальными? Я закрыл глаза, натянул до подбородка одеяло и тут же уловил еле ощутимый запах Машиных духов. Она ушла, а духи остались. Наверно так же бывает и с душой человека.
— Я вам вот что скажу, молодой человек, — раздался слева дребезжащий голос Михаила Юрьевича и я услышал, как он, скрипя кроватью, поворачивается ко мне. — Если надо будет позвонить этой девушке, можете пользоваться моим телефоном. В любое время.
— Надо же, — моментально отреагировал на предложение соседа сталевар. — Такой инфаркт перенес, а все еще кобелится.
— Вы ничего не понимаете в красоте, Спиридонов, — сухо сказал Михаил Юрьевич. — Такой девушке надо целовать каждый пальчик. Красота спасет мир. Слышали когда-нибудь об этом?
Спиридонов не ответил. Повернувшись на бок, он натянул на себя одеяло, давая понять, что не хочет вступать ни в какие разговоры. Палата снова погрузилась в сон. Муха слетела со шторы и села ни спинку кровати Кричевского. Он повернулся на спину, высвобождая руку из-под одеяла и спугнул ее. Она перелетела на одеяло Спиридонова и задремала вместе с ним.
На следующее утро я спросил у доктора, когда могу собираться домой. Он опустил голову и, посмотрев на меня с нескрываемым удивлением, спросил:
— Чего вы так заторопились, молодой человек?
— Чувствую, что поправляюсь.
— Вот когда поправитесь, тогда и выпишем, — сказал доктор.
Но мне уже не хотелось лежать в больнице, где каждая минута растягивается чуть ли не на целый день. Я засыпал с мыслью о Маше и просыпался с ней же. Я вспоминал ее лучившиеся ласковым теплом глаза, ее узкую ладонь с тонкими длинными пальцами, к которым прикасался губами и мне хотелось превратиться хоть в воробья, только бы вырваться из этой палаты. Я выходил в коридор или на лестничную площадку и подолгу смотрел на птиц, перелетающих с дерева на дерево, на людей, которые медленно гуляли по тротуару или, громко хлопая дверцами, торопливо садились в машины, уезжая по своим делам. За стенами больницы текла совсем другая жизнь.
Наконец, у меня сняли контрольную кардиограмму, после чего доктор сказал:
— Завтра, Баулин, можете отправляться домой. Но старайтесь больше не попадать сюда.
И тут я увидел глаза Кричевского. В них стояли слезы. Он наверняка надеялся, что покинет больницу раньше меня. Доктор тоже увидел его глаза. По всей видимости, взгляд Кричевского смутил его. Поэтому он похлопал Михаила Юрьевича по плечу и сказал:
— И вас тоже будем выписывать завтра. Звоните жене, пусть готовится встречать.
Кричевский тут же достал свой телефон. Я вышел в коридор, спустился по лестнице и очутился на улице. Лицо обдало ветерком, я услышал, как зашелестели листья и над головой пискнула пичуга. Я поднял голову, но не увидел ее. Липа уже отцвела. Вместо пахучих желтых цветов на ее ветках висели маленькие светлые горошины. Ими была усыпана земля под деревом. Я поднял одну горошину, поднес к лицу, понюхал, но она ничем не пахла. От обилия свежего воздуха у меня слегка закружилась голова. Постояв несколько минут под липой, я пошел в свою палату.
Еще в коридоре увидел, как в ее открытую дверь проскочила сестра со стойкой в руке, на которой была капельница. Я кинулся за сестрой. Кричевский лежал на каталке, около него стоял врач и держал его за руку. Сестра вводила иголку капельницы в вену. Врач поднял стойку и они вместе с сестрой покатили каталку в реанимационную палату.
Какое-то время я не мог прийти в себя. Еще несколько минут назад Кричевский, собиравшийся домой, обменивался колкостями со Спиридоновым. Достав расческу, Михаил Юрьевич начал приводить в порядок свой венчик вокруг головы. Смотревший на него Спиридонов почесал волосатую грудь и заметил:
— А боженька-то волос тебе не шибко отвалил.
— Он мне предлагал сивые, как у тебя, — сверкнув черными выпуклыми глазами, ответил Кричевский. — Я отказался.
Сейчас Спиридонов сидел на кровати и отрешенным взглядом смотрел через открытую дверь в коридор, по которому только что увезли его непримиримого оппонента.
— Что случилось? — спросил я сталевара.
— Да все эта подлая газета, — он кивнул на подушку Кричевского, на которой лежал свежий номер «Коммерсанта». Эту газету по просьбе Михаила Юрьевича купила ему медсестра. — Глянул в нее и обомлел. Оказывается, за одну ночь рубль по отношению к доллару упал в три раза. — Спиридонов покачал головой и добавил: — Надо же. Человек пережил блокаду, горячую и холодную войну, а вот падения рубля не выдержал.
С кровати Кричевского послышался писк. Я повернул голову и только сейчас заметил, что рядом с подушкой лежит сотовый телефон. Сталевар протянул руку и накрыл его одеялом.
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Валерин «Запорожец» я узнал сразу, как только он вынырнул из-за кустов сирени, растущей вдоль больничного корпуса. Левое крыло машины в одном месте было ободрано и загрунтовано под покраску. Грунтовка выделялась ярким светло-коричневым пятном на голубом фоне. У меня екнуло сердце, когда он остановился около входа в наше кардиологическое отделение. Валера не мог приехать забирать меня из больницы сам по себе.
Еще с утра сестра сказала, что меня выписывают. Документы на выписку она обещала подготовить к двенадцати. Ближе к назначенному времени я сдал больничную пижаму и надел цивильный костюм. Спиридонов сидел на кровати в майке и пижамных брюках и смотрел на меня печальными глазами. Его взгляд как бы говорил: «Ты уже выкарабкался, а вот выкарабкаюсь ли я, еще не известно». Спиридонов заметно сдал после того, как Кричевского увезли в реанимацию. Он не шутил, не ввязывался в споры и, вскакивая всякий раз при виде врача, заходившего в палату, спрашивал:
— Как там мой сосед?
У Кричевского случился второй инфаркт. Состояние его было тяжелым, мы это знали.
— Пока без изменений, — говорил доктор, внимательно глядя на Спиридонова и постукивая по ладони никелированными трубочками стетоскопа. Излишняя нервозность больного настораживала его.
— Вот до чего доводят людей газеты, — возмущался Спиридонов. — Не читал бы сосед этого подлого «Коммерсанта», уже был бы дома.
Врач обводил взглядом больных и выходил из палаты. В политические дискуссии он не ввязывался, тем более, что сталевар был прав лишь отчасти. Газеты отравляют жизнь, особенно, когда газетчики начинают судить всех и вся. Но ведь они ведут себя так, как им позволяем мы. В случае же с Кричевским газета вообще была ни при чем. Курс доллара к рублю он мог узнать и от медсестры. Сейчас многие вместо «здравствуй» начинают утренний разговор именно с этого.
— Она придет тебя встречать? — спросил Спиридонов, когда я, надев рубашку, стал причесываться перед зеркалом.
Он, конечно же, имел в виду Машу.
Я был бы самым счастливым человеком на свете, если бы мог ответить «Да!». Но у меня не было для этого никаких оснований и я промолчал.
Рубашка не выглядела свежей, хотя Нина, провожая в больницу, специально подсунула мне единственную чистую, которая оставалась в моей сумке. Очевидно, на ее вид повлияло долгое лежание в больничной коптерке.
— Не темни, — сказал Спиридонов, с кряхтением поднимаясь с кровати. — Если бы не встречали, не прилизывался бы.
Я вышел на лестничную площадку и, присев на подоконник, стал смотреть на улицу. Красоты летнего пейзажа не интересовали меня. Я позвонил Маше, как только узнал, что меня выписывают. Но никто не ответил. Поэтому настроился ехать к Гене, у которого мне всегда были рады. Но никогда я не чувствовал себя таким одиноким и заброшенным, как в это утро. Я не хотел ехать к Гене, я думал только о Маше. Вот почему при виде «Запорожца» зашлось сердце и я стал с напряжением разглядывать того, кто сидел рядом с Валерой. Но переднее стекло, как назло, отсвечивало на солнце и сквозь него не было видно не только лица пассажира, но и его очертаний. Нервно постукивая пальцами по подоконнику, я уже готов был вывалиться из окна, когда дверка открылась и из машины высунулась сначала стройная женская ножка в белой туфле, а затем показалась ее обладательница в широкополой соломенной шляпе, украшенной розовым бантом. Это была Маша.
Я кинулся вниз по лестнице, но, пробежав несколько ступенек, остановился. Что-то удержало меня. Мне показалось, что не надо выплескивать радость одним махом, ей надо делиться постоянно небольшими порциями. Чем дольше делишься, тем длиннее удовольствие.
На первом этаже хлопнула дверь, раздались торопливые шаги. Маша шла по ступенькам. Пятясь, я поднялся на лестничную площадку. И о — чудо! Увидев меня, Маша бросилась вверх, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Я раскрыл руки, она упала в мои объятья и, целуя в шею и щеку, стала повторять:
— Господи, как хорошо, что ты выбираешься отсюда.
Она отпустила меня, отступила на шаг, чтобы увидеть мои глаза, потом снова обняла, тесно прижавшись грудью, и я услышал частый стук ее сердца. Я поцеловал Машу и прижал к себе, чувствуя, как ее грудь прожигает мою рубашку.
— Больше я тебя никогда не отпущу, — шептала Маша, выскальзывая из моих объятий. — Пойдем вниз. — Она потянула меня за руку.
— Мне надо взять выписку из больничной карты и вещи, — сказал я. — Иначе даже побриться будет нечем.
— Тогда пойдем! — Маша шагнула вверх по лестнице, не отпуская моей руки.
Забрав бумагу с предписаниями о том, как вести себя после больницы, и сумочку с бритвой и зубной щеткой, мы вышли на улицу. Валера стоял около «Запорожца». Увидев меня, он радостно улыбнулся и шагнул навстречу. Мы обнялись.
— Не представляю, как ты мог оказаться в больнице, — сказал Валера, хлопая меня по спине. — В Сибири на медведя с рогатиной ходишь, а в Москве за сердце хвататься начал.
— Значит мне здесь не климат, — сказал я.
— Да ладно тебе, — Валера махнул рукой, не принимая мои слова всерьез. — Девчонки забирают тебя в малинник. Завтра опять сможешь брать рогатину в руки. — Валера снова обнял меня и, прижавшись щекой к моему уху, прошептал: — Завидую тебе, счастливчик…
Мы сели в машину. Маша выбрала заднее сидение, предоставив мне право ехать рядом с Валерой. Мне хотелось сесть с ней, но Маша мотнула головой и я понял, что этого делать не следует. Только после того, как затарахтел мотор и «Запорожец» тронулся, до меня дошло, что я перемещаюсь в другой мир.
Москва ничуть не изменилась с тех пор, как я последний раз бродил по ее улицам. Все те же непрерывные потоки машин на проезжей части и пешеходов — на тротуарах. Все те же кричащие вывески на иностранном языке. Внешне Москва уже давно перестала быть русским городом. Русская жизнь сохранилась только на микроскопическом уровне — в отдельных семьях. Поэтому ее не видно снаружи. И мне нестерпимо захотелось в родную Сибирь, к лесам и рекам. Захотелось посмотреть, как утренний туман растекается по долинам, а в омутах, оставляя круги на водной глади, играет рыба. Природа не изменяет материнской земле. Мне захотелось в Сибирь вместе с Машей. Мы бы забрались в глухую деревушку, спрятавшуюся в таежном распадке, слушали по утрам пение птиц, а в жаркий полдень — стрекот кузнечиков, пили холодное молоко, парились в бане и с утра до вечера дышали хрустальным воздухом.
Я повернулся к Маше. Она сняла шляпу, пальцами поправила прическу и улыбнулась, глядя на меня необыкновенно красивыми глазами. На ее щеках обозначились две едва заметные ямочки. Я не мог оторвать взгляда от ее лица. Она, очевидно, почувствовала это, протянула ладонь и провела пальцем по моим губам. Мы настолько понимали друг друга, что могли разговаривать без слов.
— Гена уехал в командировку, — произнес Валера, не отрывая взгляда от дороги. — В Карелию. Ты когда-нибудь там был?
Я повернулся к нему и отрицательно мотнул головой.
— Там красиво, — сказал Валера. — Рыбалка великолепная и грибные места замечательные. Осенью собираюсь туда махнуть.
— А на Алтай не хочешь? — спросил я.
— С удовольствием бы, но далеко. — Валера резко нажал на тормоза, не успев договорить. Наш «Запорожец» жалобно взвизгнул. Я чуть было не стукнулся лбом в переднее стекло, а Валера выругался. Белая роскошная «Тойота» неожиданно подрезала нас и «Запорожец» едва не влетел ей в багажник.
— Не отвлекайся на разговоры, — сказал я, упираясь спиной в сиденье. — Врежешься в такую, потом не рассчитаешься.
— Им свои машины не жалко, — заметил Валера, сбавляя скорость и давая «Тойоте» возможность оторваться от нас.
Маша положила руку мне на плечо. Не поворачивая головы, я взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. Повернулся назад и встретился с Машей взглядом. Теперь ее глаза были другими.
В них светились и тепло, и ласка, и что-то еще, от чего на сердце становилось необыкновенно легко. Мне хотелось, не отрываясь смотреть на нее, чувствовать ее дыхание, ощущать запах ее волос. Маша казалась мне необыкновенным существом, один вид которого придает жизни особый смысл. Я не понимал, откуда это взялось. Ведь я практически не знал ее. Я даже не знал, зачем она везет меня в свою квартиру и что я буду там делать. Но я смотрел в ее наполненные радостью глаза и мне было хорошо.
Валера довез нас до общежития и распрощался, несмотря на все мои уговоры зайти хотя бы на минуту.
— Извини, старик, — сказал он, протягивая руку. — У меня неотложные дела. Завтра-послезавтра загляну. Ты же еще не уезжаешь?
Мне показалось, что в его взгляде была легкая зависть. Он нырнул в «Запорожец», машина затарахтела, обдала нас облаком дыма и исчезла за углом. Я проводил ее глазами и повернулся к Маше.
— Пойдем, — сказала она и взяла меня под руку.
Лифт довез нас до шестого этажа. Когда Маша нажала на звонок уже знакомой мне квартиры, я не удержался и спросил:
— Мы что, идем в гости к Ольге?
— Это моя квартира, — ответила Маша. — Но Ольга должна нас встречать.
Маша не успела толкнуть рукой дверь. Та открылась и на пороге появилась Ольга. Она была в красной цыганской кофте с широким воланом на груди и черной юбке, обтягивающей стройные бедра. Ее жгучие глаза пробежали по мне, словно проверяли на прочность. Я остановился, не решаясь шагнуть через порог, но Маша подтолкнула меня и я очутился в комнате.
Квартира выглядела совсем не так, какой я ее видел первый раз. Тогда комната казалась просторной из-за того, что кроме стола, стульев и одиноко стоящего у стены шифоньера в ней не было никакой мебели. Сегодня к прежней обстановке добавились две кровати. Одна стояла напротив шифоньера, другая — у окна. Обе были заправлены чистыми покрывалами, на обеих лежали подушки в белых, хорошо выглаженных наволочках. Стол был застелен бело-синей клетчатой скатертью.
— Давай сюда свой пакет, — сказала Маша, протягивая руку.
— Имущества как у арестанта, — произнес я, отдавая пакет.
Она взяла его и отнесла в ванную, из которой тут же раздался шум воды.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Ольга, разглядывая меня. В ее голосе слышались ласковые материнские нотки. Очевидно, сочувствие к больному в характере женщины.
— Вполне нормально, — ответил я.
Из ванной вышла Маша. Ольга тут же повернулась к ней, кивнула на кровать у окна:
— Белье я принесла. Так что все в порядке.
— Спасибо, — произнесла Маша.
Ольга ушла, щелкнув дверным замком. Маша обняла меня за плечи и сказала:
— Иди прими душ, а я пока накрою на стол. Уже третий час, пора обедать.
Она проводила меня до дверей ванной и, показав рукой на стиральную машину, заметила:
— Вот чистое белье. Это я специально купила тебе. — Она стыдливо опустила глаза и отвернулась.
На стиральной машине лежали белые хлопчатобумажные плавки и такая же футболка с коротким рукавом. Она догадалась, что сменного белья в больнице у меня не было.
Никогда еще я не плескался под душем с таким удовольствием. Мне хотелось смыть с себя больничные запахи, отдающие лекарствами и человеческой немощью. Надо было кончать с болезнями и думать о жизни.
Я взял в руки белье, которое приготовила Маша, и представил, как она водила по нему утюгом, думая обо мне.
Натянув белье и брюки, я посмотрелся в зеркало и отметил, что выгляжу в общем-то неплохо. Футболка обтягивала тело и придавала фигуре спортивный вид. С лица исчезла бледность, расчесанные на пробор волосы делали его чуть интеллигентнее.
Я подмигнул себе и вышел.
Маша стояла с тарелкой в руке. Стол был уставлен закусками, над которыми стройной башенкой поднималась темная бутылка. Маша готовилась к нашей встрече. Услышав скрип двери, она повернулась в мою сторону и сказала с легкой растерянностью:
— Ну вот. А я еще не успела. — Поставила тарелку и добавила: — Садись, я сейчас.
Рядом со столом было только два стула, стоявших друг против друга. Я сел на тот, что стоял у стенки. Маша ушла на кухню и вернулась с двумя свечами. Протянула их мне и сказала:
— Зажги, вон спички.
Коробок со спичками лежал на краю стола. Я зажег свечи, поставив их в два маленьких блюдца. Маша задернула шторы и села за стол. Комната погрузилась в легкий полумрак. Желтое, подрагивающее пламя свечей отражалось на тарелках и Машином лице. Мне показалось, что я очутился в нереальном мире. Даже шум автомобилей, доносившийся с Шоссе Энтузиастов, казался далеким, как отзвук эха.
Маша сидела напротив, ее лицо было бледным и красивым. Глаза походили на два темных бездонных озера, в глубине которых светились звездочки. Это в зрачках отражалось пламя свечей. Я завороженно смотрел на нее. Она не отводила взгляда, дыша чуть приоткрытым ртом. При каждом ее выдохе пламя стоявшей рядом свечи подрагивало и по стене пробегали неясные тени. Правая рука Маши лежала на столе, я не выдержал и, нагнувшись над тарелками, накрыл ее ладонь своей ладонью, сказав:
— Спасибо тебе за все.
Она осторожно выпростала руку и произнесла:
— Открой вино, я хочу выпить за твое здоровье.
Маша протянула мне штопор. Я взял бутылку, поднес ее к лицу, чтобы прочитать название. Это было грузинское вино пиросмани. Я пробовал его всего один раз в жизни. Меня угощал им тбилисский знакомый Гога Лебанидзе. Он сказал, что это вино названо по имени грузинского художника Пиросманишвили. Но его производят так мало, что даже в Тбилиси купить бутылку очень трудно.
— Что ты его так разглядываешь? — настороженно спросила Маша.
— Потому что это вино — чрезвычайная редкость, — произнес я.
— Оно хорошее?
— Да.
Мы чокнулись.
— За тебя, — сказала Маша. — Не попадай больше в больницу.
— Постараюсь, — ответил я и поднес фужер к губам.
— Ты знаешь, — сказала Маша. — Когда я узнала, что ты попал в больницу, я так испугалась.
— Ты чудо, — сказал я. Мне было приятно, что на свете есть существо, которому небезразлична моя судьба.
— Правда-правда. — Маша посмотрела на меня бездонными глазами, в которых отражались колеблющиеся язычки пламени двух свечей.
— Спасибо, что навестила, — сказал я. — После твоего посещения появился стимул к жизни.
Маша взяла чашку с салатом, положила его сначала в мою, затем в свою тарелку.
— Правда-правда, — попытался я взять ее интонацию. — Ради чего живет мужчина? Ради того, чтобы быть рядом с женщиной. Вот я и стремился побыстрее попасть к тебе. — Я протянул руку к бутылке, чтобы наполнить фужеры.
— Не говори мне о мужчинах. — Маша встала и, сделав предупреждающий жест, вышла на кухню. Вернулась оттуда с другой бутылкой в руке. — Ты пей свое мужское вино, а я буду пить женское. Открой.
Она протянула бутылку. Это был молдавский рислинг.
— У тебя появился винный погреб? — спросил я.
— Просто захотелось хоть один раз в жизни ощутить себя беззаботным человеком. — На ее лице мелькнула почти детская улыбка. — Продавец сказал, что это вино очень хорошее.
Я открыл бутылку, наполнил Машин фужер.
— Еще раз за то, чтобы ты не болел. — Маша подняла фужер и задержала его в руке, ожидая, когда мы чокнемся.
— И чтобы ты была счастлива, — сказал я.
Мне хотелось прикоснуться к ней, но я не решился. В полутемной комнате она казалась таинственной.
— Тебе кто-нибудь говорил, что ты красивая? — спросил я, глядя в ее светящиеся в полумраке глаза.
— Много раз. — Маша потрогала кончиком пальца маленькое пятнышко на скатерти. — Слова ничего не стоят.
— А что тебя любят?
— И это говорили. Почему ты спрашиваешь?
— Чтобы сказать такие хорошие слова, которые тебе еще никто не говорил.
— Это невозможно. — Она улыбнулась краешком губ.
— Почему? — спросил я, взяв фужер за тонкую резную ножку.
— Потому, что еще две тысячи лет назад один мудрец сказал: «Все это было. И все это суета сует».
— Он был не прав. — Я поднес фужер к губам, чтобы ощутить аромат вина. — Может у кого-то и было. У нас с тобой — нет.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Что ты необыкновенно красивая. И что мне очень хочется тебя поцеловать.
— Ну вот. — Она снова улыбнулась краешком губ. — А ты говорил, что хочешь сказать слова, которые еще никто не произносил.
Я не ответил, взяв паузу, чтобы осмыслить перемену в ее настроении. Маша пригласила меня к себе, но старалась все время держать на расстоянии. Неужели она хотела ограничиться только ролью больничной няни? А может для этого были более глубокие причины и она просто сдерживала себя?
— У Ольги сегодня тоже праздник, — сказала Маша.
— То-то я вижу, что она вырядилась.
— Оля влюбилась.
— Этот праздник должен быть с человеком всю жизнь, — заметил я.
— Хорошо бы. — Маша снова потрогала кончиком пальца пятнышко на скатерти. — Но кому как повезет.
— А в кого влюбилась Ольга? Во врача из вашей больницы?
— Нет. Я его не знаю.
— Но он, по всей видимости, хороший? Он должен быть хорошим.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что Ольга не может полюбить плохого парня.
— Она добрая. Я ее очень люблю. Она всегда утешит, если плохо.
В дверь постучали, громко и настойчиво. Я вздрогнул от неожиданности, резко повернув голову. Маша пожала плечами и пошла открывать. На лестничной площадке было светло и, когда дверь распахнулась, я увидел на пороге Ольгу.
— Извините, — сказала Ольга, перешагнув порог.
— Что случилось? — спросила Маша, закрывая дверь.
— Я больше не могу, — сказала Ольга дрожащими губами.
Она прошла на свет свечей и поставила на стол бутылку водки, которую держала в руке.
Маша сходила на кухню за стулом, поставила его около стола. Ольга села.
— Знаю, что вам сейчас не до других, — она извиняюще посмотрела на меня. — Но это как SOS. Спасите наши души. — Она снова посмотрела на меня и кивнула на бутылку.
Я открыл водку, налил ей. Она подняла рюмку, залпом выпила, тряхнула головой и сказала, глядя на Машу:
— И почему я такая невезучая? — Потом повернулась ко мне и попросила:
— Налей еще.
Я молча налил, она снова выпила, подняла на меня глаза и спросила:
— Чего ты так смотришь? Думаешь рехнулась?
Я не ответил. Ольга повернулась к Маше, тяжело вздохнула и сказала:
— Ах, Маша! Ну почему жизнь такая подлая? Одних ставит к стенке, перед другими расстилает ковровую дорожку.
— Все-таки не пришел? — спросила Маша.
— Не пришел. А я целый день готовила. Может, принести отбивные? — Ольга нервно засмеялась.
— Не надо, — сказала Маша. — У нас всего хватает.
Мне стало жаль Ольгу. Она была яркой и, видать по всему, неглупой женщиной с доброй душой. Но человеческие отношения непредсказуемы. Иногда красавец полюбит дурнушку и носит ее на руках всю жизнь. А красавица, несмотря на все ухаживания, остается одинокой.
Водка успокаивающе подействовала на Ольгу. Она посмотрела на задернутые шторы, перевела взгляд на свечи и заметила:
— У вас как в лучших домах Филадельфии.
— Не завидуй, — сказала Маша. — Тем более, что в Филадельфии я не была.
— Я не завидую. — Ольга снова тяжело вздохнула. — Просто хочется, чтобы каждому достался хотя бы маленький кусочек счастья.
— Может быть и достанется. — Маша поднялась из-за стола, сходила на кухню и принесла большое блюдо с тушеным мясом. Положила несколько кусков на тарелку Ольге и требовательно сказала: — Ешь!
Я налил Ольге водки, нам с Машей — остатки вина.
— А может не надо? — спросила Ольга, глядя на рюмку, но все-таки взяла ее в руку и залпом выпила. Поставила рюмку на стол и сказала, выдохнув: — Вы извините, что я к вам так ворвалась.
— Да ладно уж, — Маша махнула рукой и улыбнулась чуть заметной грустной улыбкой. — Представляю, как сидеть одной за сервированным столом.
В коридоре хлопнула дверь лифта, на лестничной площадке раздались шаги. Ольга резко отпрянула от стола, соскочила со стула и кинулась к двери.
— Не расшиби лоб, — предупреждающе крикнула ей вслед Маша, но Ольга только махнула рукой и выскочила на площадку. Если бы не пустая рюмка на столе, можно было подумать, что она к нам не заходила.
— Ну вот, все и утряслось, — заметила Маша, повернувшись ко мне.
— У нее это серьезно? — спросил я, вспомнив, какой убитой вошла Ольга в нашу комнату.
— Влюбилась в женатого. А с ними знаешь как? — Маша пристально посмотрела на меня. — Ты случайно не женат?
— Случайно нет, — ответил я, немного развеселившись оттого, что Маша начинает ревновать.
— Я серьезно.
— Куда уж серьезнее, — ответил я, протягивая к ней руку.
Она не отстранилась. Я взял ее ладонь, которая оказалась холодной, поднес к губам и поцеловал. Она подняла голову и, глядя мне в глаза, сказала:
— Больше всего боюсь влюбиться в женатого.
— Почему? — я пристально посмотрел на нее.
— От такой любви одни страдания. Не хочу строить счастье на несчастье других.
— Как Ольга? — спросил я.
Она высвободила руку, встала и молча пошла к окну. Дернула штору и та, звякнув кольцами, отъехала в сторону. За окном были сумерки. На противоположной стороне Шоссе Энтузиастов по крыше здания, переливаясь, бежала световая реклама. Ее блики плясали на стене комнаты.
— Вот и закончился день, — вздохнув, сказала Маша и повернулась ко мне. — Что будем делать?
— Что делают люди, когда заканчивается день? — спросил я.
— Да, да, конечно, — сказала Маша и, опустив руки, направилась к столу. — Мы совершенно забыли, что тебе надо отдыхать. — Она начала торопливо собирать тарелки. — Сейчас приберу со стола и уложу тебя спать.
— Тебе помочь? — спросил я.
— Не надо. — Она мотнула головой. — Я только отнесу посуду. Мыть буду потом.
Пламя сгоревших наполовину свечей колебалось при каждом движении Маши. Я сидел за столом, скрестив на груди руки, и наблюдал, как она собирала посуду. Тарелки позвякивали, когда Маша ставила их одна на другую, ее руки мелькали над столом, будто совершали таинство. Я смотрел на Машу и мне безумно хотелось прижаться к ней. От этого желания набирало обороты сердце и, чтобы сдержать его, я прижимал ладонь к груди, словно пытался усмирить кровоточащую рану. Мне казалось, что Маша делает все нарочито медленно, каждое движение растягивает на долгие минуты. Наконец, она закончила с посудой, подошла к кровати, стоявшей у противоположной от окна стены, расправила постель и сказала:
— Иди, ложись.
— А ты? — спросил я.
— Я сейчас умоюсь и тоже лягу, — ответила Маша.
Я встал, подошел к ней и попытался обнять за талию. Она отстранилась, упершись ладонью в мою грудь, затем приложила палец к моим губам и мягко сказала:
— Не надо. Не настраивай себя. Тебе нельзя волноваться.
— Я уже разволновался, — ответил я, отступая на полшага. — Успокоить можешь только ты.
— Иди, ложись, — сказала Маша и, плавно повернувшись, пошла в ванную.
Я снял брюки и футболку, задул пламя свечей и лег на кровать. Из ванны донесся плеск воды. Я лег на спину и уставился в потолок. Глаза быстро привыкли к темноте, я хорошо видел очертания люстры и верхнего угла шифоньера. Я ждал Машу, но она умывалась так же долго, как и собирала посуду. Уличная реклама, погасшая на некоторое время, вспыхнула снова и по стене у самого потолка побежали ее тусклые неровные блики. В ванной все так же шумел водопроводный кран. Мне казалось, что Маша умышленно оттягивает мгновение нашей близости. Она все время сохраняла дистанцию, словно боялась переступить порог ей же самой открытой двери. А может это было потому, что я не проявлял должной настойчивости?
Водопроводный кран замолк, дверь ванны открылась и на пороге, освещенная сзади электрическим светом, появилась Маша. Она была в длинной ночной рубашке с коротким рукавом, ее темные волосы рассыпались по плечам. Маша протянула к стене руку, выключила свет и, неслышно ступая босыми ногами, направилась в мою сторону. Я торопливо подвинулся к стенке, освобождая ей место, но она прошла мимо и начала расправлять вторую кровать.
— Ты разве не придешь ко мне? — растерянно спросил я.
— Я же сказала, тебе нельзя волноваться, — ответила она, сворачивая покрывало.
Постояла несколько мгновений, прижимая его к груди, затем положила на стул, подошла ко мне и, торопливо поцеловав в щеку, сказала шепотом:
— Спокойной ночи.
Я поймал ее за руку и потянул к себе. Она уперлась, словно застывшее изваяние, и жалобно произнесла:
— Отпусти. Иначе заплачу.
— Что с тобой, Маша? — спросил я, ошеломленный не столько ее словами, сколько их тоном.
Она молча высвободила руку и пошла к своей кровати. Откинула одеяло, нырнула под него и, тяжело вздохнув, вытянулась на постели.
— Спокойной ночи, — сказал я, пытаясь сгладить неловкую паузу.
— Спокойной ночи, — ответила Маша, закинув руку за голову.
На светлом фоне окна четко обозначился ее локоть. Я долго смотрел на очертания ее руки, казавшейся мне необычайно изящной, и меня разбирала злость. Зачем она позвала к себе, если сейчас мы оказались на разных кроватях? Я вспомнил ее, когда она появилась в больничной палате, и мне казалось, что в то время я был для нее самым близким человеком. А сейчас в одной комнате со мной находилась другая женщина, чужая и недоступная. Почему вдруг такая перемена? Может быть я, сам того не заметив, допустил какую-то бестактность?
Я стал перебирать в памяти каждый свой шаг, начиная с того момента, когда Маша с Валерой приехали за мной в больницу. Ничего некорректного и уж, тем более отталкивающего, в своем поведении я не нашел.
Реклама на Шоссе Энтузиастов погасла, комната погрузилась в плотный сумрак. Я решил не думать больше о Маше. Завтра утром попьем на прощанье чаю и я отправлюсь на Алтай. Хватит искать приключений. На этот раз их у меня в Москве оказалось более, чем достаточно. Я повернулся на бок, решив во что бы то ни стало уснуть. Кровать скрипнула, а одеяло зашуршало, когда я стал натягивать его на себя.
— Иван, ты не спишь? — раздался от окна голос, от которого у меня дрогнуло сердце.
— Нет, — сказал я. — А что?
— Иди ко мне, — Маша заскрипела кроватью, отодвигаясь к стене.
Меня обдало жаром. Одним движением я соскочил с постели и очутился у нее. Залез под одеяло, обнял за талию, прижал к себе. Она доверчиво прильнула к моей груди, уткнулась лицом в шею. Я ощутил на коже ее горячие губы. Поцелуй был осторожным, словно она боялась, что ее услышат. Я поцеловал ее в голову, в губы, в небольшую упругую грудь. Она не отстранялась. Я повернул ее на спину и начал целовать, не сдерживая себя. Маша обняла меня и стала искать губами мои губы…
Когда я откинулся на подушку, она положила ладонь мне на грудь и сказала:
— Ты извини, что я вела себя так. — Маша вздохнула и выписала пальцем завитушку на моей груди. — Я не могла решиться. Ты у меня первый после мужа.
— А где он? — спросил я.
— Разбился. Он летал на СУ-24.
— Давно?
— Три года назад.
— Извини, не знал, — сказал я.
— У меня, наверно, судьба такая. Если что-то найду, обязательно потеряю. — Она снова провела пальцем по моей груди и спросила: — Зачем тебе лететь на Алтай? Разве нельзя остаться в Москве?
— Я же не собираюсь улетать завтра.
— Я не хочу, чтобы ты вообще когда-нибудь улетал. Я так долго ждала тебя, что теперь боюсь расстаться даже на час.
— Ты меня ждала? — удивился я. — Это я нашел тебя. И то только благодаря Гене. Он уговорил Валеру поехать к вам.
— Все так и есть, милый. Я тебя ждала и ты ко мне пришел.
Я знала, что так будет. Потому, что никто другой, кроме тебя, мне не нужен.
— А откуда ты знала, что это буду я?
— Это знала не я. Знала моя душа. Как только ты появился в этой комнате, во мне что-то дрогнуло. Глубоко-глубоко. В самом сердце. У меня даже руки опустились, как плети. Меня словно всю лишили воли. Если бы ты тогда подошел ко мне, взял на руки, ты бы мог отнести меня куда угодно и делать со мной все, что тебе вздумалось. Я бы не сказала ни слова. Я была в полном оцепенении. Я не знала, что так бывает с людьми. Это потому, что я долго ждала тебя.
Последние слова Маша говорила дрожащим голосом. Она прислонилась щекой к моему лицу и я почувствовал на ее ресницах влагу. Маша плакала.
— Обещай мне, что никогда не уедешь.
— Обещаю. — Я провел ладонью по ее волосам, они словно шелк заструились между пальцами.
— Нет, ты так не обещай. — Маша наклонилась надо мной, глядя в глаза. Я почувствовал на лице ее дыхание. — Ты поклянись.
— Клянусь, — сказал я, целуя ее в губы.
Маша положила голову мне на грудь, обняла за плечо. Мне было удивительно хорошо с ней. Ее волосы источали легкий запах нежных духов, а от кожи исходил тонкий, непередаваемый аромат чистого и здорового женского тела. Я был в состоянии полного блаженства. Ни один мужчина не объяснит, почему его нестерпимо тянет к одной женщине и он совершенно равнодушен к другой, внешне более привлекательной. Может быть какую-то роль играют запахи, которые мы иногда даже не ощущаем? Может быть мы не такие уж цивилизованные, какими иногда изображаем себя? Я положил руку Маше на спину, она подняла голову, наши губы встретились, я поцеловал ее.
— Скажи мне еще что-нибудь, — попросила Маша.
— Ты самая красивая, — произнес я. — Ты просто чудо.
— Мне так хорошо с тобой, — сказала Маша. — Я не хочу, чтобы ты улетал.
— Я же тебе поклялся.
— Но ты же все равно улетишь.
— Без этого не обойтись.
— Да, милый. — Она потрогала ладонью мою щеку. — Я буду скучать страшно-страшно.
— Как можно скучать страшно-страшно? — спросил я.
— Это когда приходишь домой с работы и весь вечер и всю ночь сидишь совершенно одна.
— А ты вспоминай кого-нибудь, — предложил я. — Будет легче.
— Я только этим и жила. Теперь буду вспоминать тебя.
— Я скоро вернусь.
— Только этого и хочу. — Маша всем телом вытянулась на мне, взъерошила мои волосы и поцеловала в нос.
— А еще чего ты хочешь? — спросил я, прижимая ее к себе.
— Тебя. — Она губами нашла мои губы и приникла к ним…
… Солнце уже давно взошло, но я проснулся не от его лучей, а от осторожных шагов по комнате. Я открыл глаза. Маша стояла у зеркала и расчесывала волосы. Она была в коротком халатике и домашних тапочках без задников. От их шлепанья я и проснулся.
— Доброе утро, — сказал я.
Маша стремительно обернулась, халат распахнулся и она стала запахивать полы.
— Не закрывай свои красивые ноги, — попросил я, поднимаясь с постели.
— Ты так хорошо спал, милый, — сказала она. — Я стояла и смотрела на тебя, боясь разбудить.
Я подошел к ней, взял в руки ее ладони. Они были прохладными и хорошо пахли. Я прижал их к своим щекам, затем поцеловал сначала одну, потом другую.
— Господи, как мне хорошо, — сказал я.
Она высвободила ладонь, обняла меня за шею, прижалась к груди.
— Ты еще не улетел, а я уже скучаю, — сказала она.
— Я тоже.
— Ты проводишь меня до работы? — спросила Маша.
— Конечно, — ответил я и снова поцеловал ее ладонь.
Мы позавтракали. Маша оделась и остановилась около двери, поджидая, когда я зашнурую туфли. Мне показалось, что сейчас мы похожи на семейную пару.
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Больница, где работала Маша, была в четверти часа ходьбы от общежития. Мы шли по мокрому тротуару, по которому только что проехала поливальная машина. Подстриженная на газоне трава блестела от капелек воды, переливавшихся на солнце перламутром. Маша держала меня за руку и была похожа на ребенка.
— У меня такое впечатление, что я провожаю тебя не на работу, а в школу, — сказал я. — Ты выглядишь, как ученица.
— Так и есть, милый, — ответила она, подстраиваясь под мой шаг. — Я снова начала учиться жить. Ты научишь меня всему, правда?
— Чему я могу тебя научить? Я не Сократ и не Аристотель.
У меня нет ни учеников, ни учениц.
— Это очень хорошо, милый. Иначе бы я ревновала. Мне было бы неприятно, если бы у тебя были ученицы. — Она сдвинула тонкие брови и посмотрела на меня. — Ведь у тебя не было учениц? Это так?
— Ни одной, — сказал я, стараясь выглядеть, как можно серьезнее.
— Это правда?
— Конечно. Мне поклясться и перекреститься?
— Не надо. Нельзя давать клятвы по каждому поводу. Они тогда теряют цену.
На перекрестке около газетного киоска женщины продавали цветы. Я подошел к ним, держа Машу за руку. Женщины наперебой стали хвалить свой товар. Я выбрал три темно-красных розы, попросил завернуть их в целлофан, чтобы не кололись.
— Поставишь у себя на работе, — сказал я, протягивая букет Маше.
Она поднесла розы к лицу, вдохнула их запах:
— Теперь в больнице все будут знать, что у меня есть поклонник.
— Это плохо?
— Почему же? Я горжусь, что у меня такой поклонник, как ты.
На автомобильной стоянке около больницы Валера закрывал свой «Запорожец». По всей видимости, у него были какие-то проблемы с замком. Он несколько раз хлопал дверкой и пытался повернуть ключ, но тот не поворачивался. Валера так увлекся, что не заметил нас.
— Тебе помочь? — спросил я, когда мы поравнялись.
Он поднял багровое от напряжения лицо и повернул ключ.
— Наконец-то, — облегченно вздохнул Валера и, проведя тыльной стороной ладони по лбу, отошел от машины. Мы поздоровались.
Он окинул взглядом Машу и, качнув головой, сказал:
— Просто удивительно, как цветы преображают женщину. Эти розы тебе очень к лицу.
Валера был сухарем и совершенно не разбирался в женской душе. Он даже комплимент не мог сказать как настоящий мужчина. Ведь дело было совсем не в розах. По этой причине из него и не получилось поэта. Маша опустила глаза и прижалась к моему плечу.
— Как ты себя чувствуешь, старик? — спросил Валера, обращаясь ко мне. При этом он все время бросал взгляд на Машу. — Внешне выглядишь великолепно.
— И внутренне тоже, — сказал я.
Валера, словно что-то соображая, задержался взглядом на моем лице, но промолчал. Мы поднялись по ступенькам и вошли в вестибюль больницы. Около нас сразу же возникла какая-то женщина в белом халате, накрахмаленной шапочке и черных лакированных туфлях, которые стучали по цементному полу, словно были подкованы железом. Не здороваясь с нами, женщина сказала:
— Валерий Александрович, у вас уже очередь.
— Я сейчас, — ответил Валера и повернулся ко мне. — Через часок освобожусь. Заходи, посмотришь, где я работаю.
— Мне надо к Гене, — сказал я. — В другой раз, хорошо?
Валера перевел взгляд с меня на Машу, потом на розы и пошел с женщиной к лифту. Маша взяла меня за локоть и, наклонившись к уху, тихо произнесла:
— К обеду будь дома.
— Ты придешь? — спросил я.
— Нет, конечно. Меня не отпустят. Но я не хочу, чтобы ты где-то был без меня.
Она оттолкнула меня кончиками пальцев и направилась к лифту. Я стоял посреди вестибюля, провожая ее взглядом. Когда Маша скрылась в кабине, открылись двери соседнего лифта. Санитар, еще совсем мальчишка, выкатил из него коляску, на которой лежал человек, закрытый простыней. Из-под нее торчала голая ступня. Санитар развернул коляску и на большом пальце обнаженной ноги я увидел бирку, на которой было что-то написано химическим карандашом. Я повернулся и торопливо вышел. Мне не хотелось видеть, как из больницы вывозят мертвых.
До Гены я добрался на метро. Когда позвонил, дверь тут же открылась, словно меня ждали. На пороге стояла Нина.
— Иван, тебя выписали? — радостно воскликнула она и, потрогав руками свои волосы, посторонилась, пропуская меня в квартиру. — Гена дома. — Нина жестом показала на дверь гостиной.
Я переступил порог, снял туфли и прошел в комнату. Гена сидел у журнального столика и читал газету. Увидев меня, он поднял на лоб узенькие очки в блестящей оправе и попытался встать.
— Сиди, сиди, — сказал я, зная, что из-за постоянного остеохондроза ему трудно подниматься.
Гена протянул руку, чтобы поздороваться и спросил:
— Выписался?
Я кивнул.
— Иван, — прокричала из коридора Нина, — куриные котлеты будешь?
— Спасибо, я хорошо позавтракал, — ответил я.
— Чего ты отказываешься, — сказал Гена. — Котлеты вкусные.
— Действительно не хочу. — Я посмотрел на газету, которую читал Гена.
Он перехватил мой взгляд, заметил:
— Мрак какой-то. Я же знаю, что все обстоит не так, как здесь рисуют. Пора уходить из газеты. Я больше так не могу.
Гена выглядел усталым. Его большое рыхлое лицо казалось серым, а взгляд утомленным. Он или недомогал, или слишком много работал, не выходя из квартиры.
— Чего это тебя так зацепило? — спросил я.
— Старик, ты даже не представляешь, насколько все продано. — Гена снял очки со лба и положил их на столик. — Я всю жизнь служил Отечеству. Хорошо ли, худо ли — не мне судить. Теперь все служат только деньгам. Вот он здесь пишет, что глава фирмы личность довольно темная. — Гена ткнул пальцем в газету. — Он же, подонок, служил этому главарю верой и правдой. А когда конкуренты заплатили больше, стал обливать его грязью.
— Нравственные устои расшатались до предела, — сказал я. — Впрочем, и государственные тоже.
— Но ведь как только мы перестанем отстаивать свою землю и своих предков, — продолжал горячиться Гена, — нас не станет. Он же обливает грязью русского человека. И довольно неплохого, я его знаю. А хвалит… прости меня, Господи…
В комнату вошла Нина с подносом, на котором стояли чашки с чаем и блюдо с котлетами.
— Убери газету, — сказала она Гене и поставила поднос на журнальный столик. — Не забивай Ивану голову. Пусть перекусит и ложится отдыхать. Человек только из больницы, а ты к нему опять со своей политикой.
— Из больницы меня выписали еще вчера, — сказал я.
— Как вчера? — Нина застыла на месте, не успев разогнуться. Лишь подняла голову и уставилась на меня непонимающими глазами.
— Валера забрал меня и отвез на машине в свое общежитие.
— Зачем же ты поехал в общежитие? — Нина все еще выглядела ошарашенной. — У нас места, что ли, мало?
— Ты же не врач. А там за мной ухаживают медицинские сестры.
В глазах Гены словно два чертенка мелькнули озорные огоньки. Сдерживая улыбку, он многозначительно посмотрел на меня. Я опустил голову, чтобы не рассмеяться.
Нина, ничего не заметив на наших лицах, открыла шифоньер, достала стопку выглаженных рубашек и кивнула мне:
— Это твои. Я их постирала.
— Завидую тебе, — сказал я Гене. — С такой женой вся жизнь, как праздник.
— А тебе кто не дает жениться? — спросила Нина, упершись мягкими белыми руками в бока.
— Где ж я возьму такую, как ты? Сейчас таких уже не осталось.
— Что-то ты запел, как соловей, — покачала головой Нина и вышла из комнаты.
Гена провел пальцами по лицу и, тряхнув ладонью, словно сбрасывая прилипшие крошки, оперся широкими плечами на скрипнувшую спинку кресла. Мне показалось, что ему не дает покоя какая-то мысль и он хочет поделиться ею. Но он только кивнул на стоявшую около меня чайную чашку и сказал:
— Пей, а то остынет.
Затем взял в руки газету, шурша развернул ее, пробежал глазами страницу, с таким же шуршанием свернул и бросил на диван.
— Завязывать с этим надо, — отрешенно произнес он. — А куда уходить — не знаю.
Его лицо снова посерело и стало безвольным. Мне было больно смотреть на товарища. Он чувствовал себя совершенно не нужным обществу, в котором жил. Это типично русское явление. Американцы живут, как одинокие волки. Они с молоком матери впитывают святую для них истину о том, что все блага жизни человек должен создать себе сам. Для этого ему надо научиться зарабатывать деньги. Любым путем. Недаром у них существует поговорка: «Если хочешь обогнать дальнего, откуси ногу ближнему. Иначе он откусит твою и возрадуется». Если бы американскому журналисту талант Гены, он бы стал человеком с очень большими деньгами. Ему все равно в какой газете работать, о чем писать, лишь бы хорошо платили. А Гене нужно защищать добро и справедливость, отстаивать исконно российские принципы сострадания к беспомощному и любви к ближнему. В сегодняшней России такие журналисты не нужны. Отсюда и чувство полной безысходности.
Я сам несколько раз испытывал это гадкое ощущение. В душе полная пустота и никакого просвета впереди. Сидишь в квартире и знаешь, что никто не придет и не позвонит, и ты сам никуда не пойдешь и никому не позвонишь. Потому что идти и звонить просто некуда. Ты никому не нужен. В такие минуты можно свихнуться. Но у меня это было от одиночества. И тогда я спасался только работой. Садился и писал. Меня выручали мои герои. Или уезжал в глухомань, в какую-нибудь деревню Листвянку, где разговаривал с природой. Природа тоже не дает человеку свихнуться.
Гена не одинок, у него семья. Но он всю жизнь проработал в газете, которой гордился и которая гордилась им. А теперь времена изменились и Гена не может к ним приспособиться. И никогда не приспособится. Потому что для этого надо пересилить себя. А он этого не хочет. Его героями всегда были люди высокого полета — честные, искренние, трудолюбивые. Сегодня время других людей — алчных, изворотливых, продажных. Они правят страной и такие, как Гена, им мешают. Гена должен или продать свою душу, или уйти из газеты. Но даром газетчика Гену наградил Бог и поэтому душа принадлежит только ему. А уйти из газеты некуда. Отсюда потухший взгляд и опустошенность в душе.
— Старик, а не мог бы ты недели на две поехать со мной на Алтай? — спросил я. — Пожили бы в тайге, послушали природу. Может быть она что-нибудь подскажет?
— Что она подскажет? — Гена посмотрел на меня усталыми глазами.
— Наедине с природой хорошо думается… Ведь у нас были и хуже времена, а мы их пережили…
— Хуже были, но подлее не было, — сказал Гена и, кивнув на блюдо с котлетами, добавил: — Ты ешь, а то остынет.
Есть мне не хотелось, но, чтобы не обидеть Нину, я съел одну котлету.
— Ты когда домой? — спросил Гена.
— Еще не решил, но до конца недели обязательно улечу.
— Как тебе в общежитии? — При слове «общежитие» его глаза немного оживились, лицо подобрело, словно с него свалилась каменная маска.
— Обо мне там заботятся.
— Маша очень хорошая девушка. Я это понял сразу.
— Добрый, старый дружище, — сказал я. — Собери волю в кулак и выдержи. Мы доживем до лучших времен.
Больше мне его утешить было нечем. Я забрал сумку с вещами, сложил в нее чистые рубашки, поблагодарил Нину за заботу и поехал на Шоссе Энтузиастов. Едва я зашел в Машину комнату, как в дверь постучали. На пороге стояла Ольга.
— Маша передала тебе подарок, счастливчик, — сказала она, протягивая бумажный сверток, перевязанный тонкой ленточкой.
— Почему счастливчик? — спросил я.
— А разве нет? Я же по тебе вижу.
— Проходи, прорицательница, — сказал я, жестом приглашая Ольгу.
Она перешагнула порог, держа сверток в вытянутой руке.
— Что там? — я кивнул на сверток.
— Пирожное. Маша передала, чтобы ты в обед попил чаю.
Я пожалел, что пригласил Ольгу зайти. Надо было взять пирожное, поблагодарить и на этом закончить разговор. Ольга стояла в коридоре, распространяя запах острых духов, и выжидательно смотрела на меня.
— Проходи, — сказал я, забирая у нее сверток. — Попьем чаю вместе.
Мне казалось, что она откажется и уйдет. Но Ольга уверенно шагнула на кухню и сказала, словно была здесь хозяйкой:
— Ты посиди, я сейчас поставлю чай.
Она принесла из кухни две чайные чашки и положила на тарелку пирожное. Потом заварила чай, разлила его по чашкам и присела к столу. Ольга была крупноватой женщиной с немного скуластым, но приятным лицом. Смоляные волосы и такие же черные глаза придавали ей вид восточной женщины.
— Как твой братец? — спросил я. — Поймал своего чеченца?
— Поймает, куда он от него денется? — смеясь ответила Ольга и подвинула к себе сахарницу. Насыпала в чашку две ложки сахара и стала неторопливо размешивать его. Очевидно пыталась понять, куда я клоню разговор.
— А как вы оказались в Чечне? — спросил я.
— Что значит оказались? — не поняла Ольга. — Это наша земля. Там родились мой дед и прадед. И никогда она не называлась Чечней. Это была земля Терского казачьего войска.
— Но в тебе есть что-то восточное, — заметил я. — Не то цыганское, не то кавказское.
— Бабка была турчанкой. Дед перед самой революцией привез ее из Турции. Он воевал на турецком фронте.
— А почему такая вражда к чеченцам? — спросил я.
— Ты можешь представить, чтобы русский отрезал голову чеченцу и хвалился, показывая ее всем? Вот то-то и оно, что нет.
А чеченцы делают это. Они изгнали с наших родовых земель, с территории Терского казачьего войска четыреста тысяч русских.
А скольких убили, изнасиловали трудно представить даже в самом кошмарном сне. И никто не сказал им за это даже слова осуждения. — Ольга зажмурилась и тряхнула головой. На ее скулах заходили желваки, она сразу стала некрасивой. — Но мы, казаки, ничего им не простим. Чеченцы зарезали мою сестру и зятя.
— Прости, я не хотел, — сказал я и кивнул на чайную чашку: — Пей, а то остынет.
— В другой раз. — Ольга резко встала и направилась к выходу. Осторожно закрыла за собой дверь и я услышал стук ее каблуков на лестничной площадке.
Мне тоже расхотелось пить чай. Я прибрал на столе и поставил пирожное в холодильник. Забота Маши тронула: обо мне уже давно никто так не беспокоился, а пирожное не дарили вообще. Это был наивный и трогательный подарок. Маша тоже была в Чечне и у нее к чеченцам такое же отношение, как у Ольги.
Я вспомнил сюжет из теленовостей. Чеченец в маске и с пистолетом в руке, а перед ним избитый, замученный до полусмерти, худой, как заключенный Освенцима, русский мальчишка, которого Бог знает где захватили в заложники и приволокли в Чечню. Мальчишка плача и содрогаясь костлявым телом, черными запекшимися губами просил мать продать все, что у нее есть, и выкупить его из рабства. «У меня уже нет сил терпеть пытки, — выдавливал он из себя сквозь судорожные стоны. — Если не выкупишь, меня убьют». И, подтверждая это, чеченец начал перед телекамерой отстреливать мальчишке большой палец правой руки. Первая пуля только раздробила кость пальца. Черная кровь, марая ладонь, ручейком потекла на землю. Мальчишка застонал, как в предсмертной агонии. Но другой чеченец стальной хваткой сжав его руку, приподнял ее над землей, снова раздался выстрел и вторая пуля уже окончательно оторвала палец. Вместо него остались только окровавленные лохмотья. Наше телевидение, показывая эту сцену, бесстрастно фиксировало событие. Ни слова осуждения чеченцам, ни слова сочувствия русскому.
Вспоминая несчастного заложника, я понимал Ольгу и ее брата. Им есть за что мстить. Если государство не защищает своих граждан, граждане вынуждены защищать себя сами.
До прихода Маши было еще два часа. Мне стало скучно без нее. Ей без меня тоже было скучно. Иначе бы она не прислала пирожное. Это походило на записку, в которой было всего два слова: люблю и помню. Мне тоже захотелось сделать ей что-нибудь приятное. Не для того, чтобы отблагодарить за подарок. Тогда бы это выглядело, как возвращение долга, а Маша не одалживала мне ничего. И я тоже не давал ей в долг. Наши отношения были бескорыстными. А когда они такие, дарить всегда приятнее, чем принимать подарки.
Я спустился на улицу. По тротуару двигался непрерывный поток людей. Шаркая по асфальту, они куда-то спешили, не замечая друг друга. И от этого все выглядели одинаково, были похожи на серую безликую массу. Этот непрерывный поток людей всегда удручал меня потому, что куда бы ты не повернулся, всегда натыкаешься на него. Но сегодня толпа не раздражала меня. Я не видел никого, перед глазами стояла только Маша.
На Шоссе Энтузиастов на расстоянии трех кварталов по ту и другую сторону от Машиного дома не оказалось ни одного магазина промышленных товаров. Здесь был лишь гастроном, около которого женщины продавали цветы со своих садовых участков. Утром я уже покупал Маше цветы, но в гастрономе кроме выпивки и закуски ничего не было. Пришлось снова выбрать три самых красивых розы. Мне почему-то казалось, что из всех цветов розы ей нравятся больше всего.
На кухонном окне стояла вазочка. Я сунул в нее цветы, налил воды и поставил вазочку в комнате на середину стола так, чтобы ее было видно от двери. Затем принял душ, надел чистую рубашку и стал ждать Машу. Я хотел понравиться ей.
Звонок задребезжал длинно и настойчиво. Я открыл дверь. Маша стояла на пороге, улыбаясь. Я протянул руки. Она упала в мои объятья, обняв за шею и полушепотом приговаривая:
— Я так соскучилась. Не могла дождаться конца работы.
Она несколько раз ткнулась губами в мои губы, не оборачиваясь и не отрываясь от меня, нашарила ногой дверь и захлопнула ее. Затем согнула ноги в коленях, повиснув у меня на шее.
Я прижал ее к себе и, кружась, словно в вальсе, занес в комнату. Маша встала, вытащила руку из-за моей спины и показала три розы, которые я купил ей утром:
— Я не могла оставить их в больнице. Они бы страдали там от одиночества. — И тут она увидела розы в вазочке: — Ой, ты купил еще?
Она подошла к столу, чтобы поставить утренние розы, но, бросив взгляд на вазу, сразу потускнела и сказала:
— Там тоже три. Вместе будет шесть.
— Ну и что? — спросил я.
— Четное количество только для покойников. — Маша обессиленно опустила руки.
Я опешил, видя неподдельную растерянность на ее лице. Потом вытащил из вазы одну розу и пошел к двери.
— Ты куда? — испуганно спросила Маша.
— Выброшу в мусоропровод.
— Да ты что? Такую розу в мусоропровод?
— Тогда отдам Ольге.
— Отдай, — облегченно сказала Маша и, согнув ногу в колене, начала снимать туфлю.
Когда я отдавал Ольге благоухающий цветок, она от удивления открыла глаза и забыла закрыть рот.
— Это тебе за пирожное. Ты его принесла как раз вовремя.
Не дожидаясь, пока она что-нибудь ответит, я вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Маша была уже на кухне и доставала из холодильника еду. Я обнял ее за талию и поцеловал в висок.
— Ты у меня самая хорошая, — сказал я, стараясь загладить допущенную оплошность. Хотя, по правде говоря, я ведь не мог знать, что она заберет цветы с работы.
Маша отстранилась, чуть сдвинув брови, посмотрела на меня и спросила:
— А почему ты не съел пирожное?
— Я оставил его нам с тобой на вечерний десерт.
— На вечерний десерт у нас будет совсем другое.
Она достала из холодильника тушеное мясо, поставила разогревать его на плиту, затем начала резать и перемешивать в тарелке огурцы, помидоры и редиску.
— Ты не возражаешь, если я приготовлю салат? — спросила она, протягивая баночку с майонезом. — Открой.
— Больше всего на свете я люблю салат из свежих овощей.
— Ты так говоришь, чтобы не обидеть меня. Правда? — Она опустила руки и посмотрела мне в глаза.
— Вовсе нет. Я действительно люблю салат. Особенно, если его приготовишь ты.
— Ты подлиза, милый. — Она протянула чашку с салатом. — Неси на стол. Я ужасно хочу есть. И хочу выпить с тобой вина. Оно в пакете у двери.
Я только сейчас вспомнил, что, когда открывал дверь, у Маши в руке был пакет. Я принес его на кухню. В пакете была Машина сумочка и бутылка мукузани. Мы сели за стол, я налил вино в фужеры и сказал:
— Мы с тобой становимся похожими на двух сибаритов.
— Что такое сибариты? — спросила Маша.
— Люди, которые только наслаждаются жизнью.
— Я так хочу наслаждаться жизнью, милый, — сказала она, поднимая фужер. — Три года я провела словно в самом суровом монастыре. А теперь душа потянулась на волю.
У Маши было очень хорошее настроение. Сегодня она совсем не походила на ту женщину, которую я знал перед этим. Она была мягче и естественнее. Большие серые глаза чуть влажно блестели, взгляд лучился особой теплотой, которая бывает только у женщины, обретшей покой. Я не мог оторваться от этого взгляда, чувствуя, как от него замирает душа. Словно я лечу в бездну, у которой не видно конца. Но это было приятное падение. Ведь я тоже обрел свою опору.
Мы долго сидели за столом. День угас. За окном сначала показались серые сумерки, потом они сгустились и тогда на крыше дома, который стоял через дорогу от нашего окна, вспыхнула неоновая реклама, прославляющая товары фирмы «Самсунг». Мы не зажигали света и разноцветные отсветы рекламных огней бежали по стене и были похожи на северное сияние. Мне не хотелось говорить. Я молча смотрел на Машу и чувствовал, как гулко бьется сердце, наполняя душу радостью и ожиданием чего-то такого, от чего путались мысли и начинала кружиться голова.
Потом мы сели на кровать, все так же не зажигая света, я обнял Машу, притянул к себе и поцеловал долгим поцелуем в горячие влажные губы.
— Мне так хорошо с тобой, — сказала она, — что даже страшно.
— Чего тебе страшно? — Я запустил ладонь в ее волосы и стал перебирать их пальцами.
— Когда я была одна, мне нечего было терять. Теперь у меня ты и я боюсь…
Ночью я проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Огни рекламы погасли, но комнату заливал бледный зеленоватый лунный свет, придававший предметам таинственные очертания. Маша лежала рядом, прижавшись щекой к подушке. Ее волосы касались моего лица, я ощущал их аромат.
Я скосил на нее глаза и мы встретились взглядом. Маша не спала.
— Иван, — произнесла она, будто мы только что легли и еще не успели наговориться перед сном, — а я могу быть из твоего ребра? — В ее голосе звучало трагическое раздумье.
— Тебе это важно знать именно сейчас? — спросил я.
— Ты даже не можешь представить, как важно. — Она положила руку на мое плечо и я ощутил, как ее теплая мягкая ладонь прикоснулась к коже.
— А почему это важно?
— Я хочу, чтобы мы были одно целое.
— Мы и так одно целое, — сказал я и осторожно, чуть прикасаясь к волосам, погладил ее по голове.
— Это только в нашем сознании одно целое. Потому, что мы хотим так думать. А я хочу, чтобы плоть от плоти. Как у Адама и Евы.
— Мы и так плоть от плоти.
— И ты мне никогда не изменишь?
— С чего ты взяла, что я тебе изменю?
— Адам никогда не изменял Еве потому, что она была из его ребра.
— Ты тоже из моего ребра.
— Это очень хорошо, милый, что я из твоего ребра.
Маша поцеловала меня в лоб, прижалась и затихла. Луна скрылась за тучей, в комнате стало темно. Потом луна показалась снова и комната сразу наполнилась предметами: можно было различить шифоньер, стол, стулья, зеркало на стене. И тонкую белую руку, которая обнимала меня. Я долго смотрел на эту руку и слушал легкое Машино дыхание, пока луна снова не скрылась и я не уснул в полной темноте.
Проснулся я от осторожного прикосновения к моей щеке.
Я медленно открыл глаза. Маша лежала на боку, подперев голову ладонью, и смотрела на меня. Было уже светло. Я улыбнулся и протянул к ней руку. Она подвинулась ко мне и положила голову на мое плечо. Затем коснулась ладонью ребер.
— Считаешь? — спросил я, поцеловав ее волосы. — Одного не хватает.
— Не успокаивай меня, милый.
— Сегодня ночью я слышал, как Господь Бог вытащил его, внимательно осмотрел и положил рядом.
— И где же это ребро?
— Вот оно. — Я прижал Машу к себе.
Мне было до того приятно ощущать ее около себя, что от одного прикосновения к ней замирало сердце. Маша отстранилась, оперевшись на локоть, посмотрела на меня и спросила:
— Ты правда не поедешь к себе на Алтай?
Я видел, что ей не хотелось отпускать меня даже на день. Но я понимал, что лететь все равно придется и чем раньше я это сделаю, тем лучше.
— У меня через месяц выходит книга в Праге, — сказал я, глядя ей в глаза и поглаживая пальцами по спине. — Надо лететь в Чехию, а у меня нет заграничного паспорта. Его выдают только по месту жительства. Кроме того, надо решить кое-какие домашние дела.
— Женские? — спросила Маша, отодвигаясь.
— У меня только одна женщина. Это ты. — Я прижал ее к себе и поцеловал в приоткрытые губы. Они были солоноватыми.
— А с кем ты летишь в Прагу? — Маша снова отодвинулась от меня.
— С кем же мне лететь? — спросил я.
— Как с кем? С женщиной.
— Я же сказал, что у меня только одна женщина. Может полетишь со мной? Меня, кстати, приглашали туда с женой.
— Я тебе не жена.
— Кто об этом знает?
— Нет, я так не могу. — Она провела кончиками пальцев по моей щеке.
— Почему? — спросил я, обнимая ее за талию и прижимая к себе.
— Я буду все время не в своей тарелке. Пусть об этом никто не знает, но я-то знаю. Это все равно, что ходить в ворованном платье.
— Глупая. — Я искренне рассмеялся тихим смешком. — Таких старомодных, как ты, сейчас уже не найдешь. Кто тебя воспитывал?
— Дед с бабкой. И, кроме того, у меня нет заграничного паспорта.
— Так сходи и получи.
— Кто мне его даст?
— Глупая ты моя, — повторил я, поглаживая ее по голове, как ребенка. — Сейчас паспорт может получить любой. Напиши заявление, заплати, сколько положено, и тебе его выдадут через две недели.
— Где? — спросила Маша и я почувствовал перемену в ее настроении.
— В районном отделении милиции. В отделе виз и разрешений.
— Ты на самом деле приглашаешь меня в Прагу? — спросила Маша дрогнувшим голосом.
— Конечно, — сказал я. — Ты была там когда-нибудь?
— Я вообще не была за границей, — ответила она.
— Тогда тем более надо слетать.
— А когда это? — спросила она. — Какого числа.
— В конце августа, — ответил я. — Тебя устраивает?
— В конце августа у меня отпуск.
После того, как мы позавтракали, я снова пошел провожать ее на работу. На крыльце больницы мы расстались. Я подождал, пока она скроется за огромной стеклянной дверью и поехал покупать авиабилет до Барнаула.
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Рассвет на большой высоте совсем не похож на земной. Бесконечно темный горизонт с яркими немигающими звездами вдруг начинает сереть, потом становится светлее и на нем появляется узкая розовая полоска. Она быстро разрастается вширь, в самолете становится светло, но внизу, на земле, еще царит предутренняя мгла. И только когда в самолет начинают проникать первые лучи солнца, на земле становятся различимыми леса, ровные квадраты золотящихся полей и белые клочья притаившегося в низинах тумана. Рассвет в поднебесье приходится встречать всегда, когда летишь на восток. В столицу Алтая самолет из столицы России прилетает ранним утром.
Пассажиры, поеживаясь, спускаются по высокому трапу: после теплого салона утренний воздух кажется прохладным. В дверях аэропорта сгрудилась толпа встречающих. Я прохожу сквозь нее, как сквозь строй. Меня никто не ждет.
У дверей зала частные извозчики стараются перехватить пассажиров. В основном это рослые широкоплечие парни с воровским взглядом. Смотришь в их глаза и чувствуешь: им все равно чем заниматься — крутить баранку автомобиля или стоять с кистенем на лесной дороге. Лишь бы получить деньги. Не будет в руках баранки, возьмут кистени. Я протискиваюсь сквозь них и выбираю глазами небольшого, сухонького старичка, стоящего с краю шоферской братвы. У старичка отменное, почти животное чутье. Стоило бросить на него взгляд, он тут же протиснулся ко мне и тихо спросил:
— Куда?
— Куда поедут колеса, — ответил я.
Старичок, ни слова не говоря, засеменил к выходу. Я едва поспевал за ним, боясь потерять из виду. У старичка оказался древний потрепанный «Жигуленок» первой модели, которую шоферская братва снисходительно называет копейкой. Когда я усаживался в автомобиль, скрипучее сиденье провалилось почти до пола. Водитель не обратил на это внимания, а лишь бросил, показывая глазами на ремень:
— Пристегнись, а то оштрафуют.
Дом, в котором я живу, еще спал, когда машина, скрипнув тормозами, остановилась около него. Городские жители любят поваляться в постели, в воскресный день раньше восьми утра никого не увидишь. Я потянул на себя дверь подъезда. Пружина затрещала, словно гремучая змея, а едва я переступил порог, дверь захлопнулась с такой силой, что содрогнулись стены. «Теперь-то уж обязательно кто-то проснется», — подумал я.
В квартире после моего месячного отсутствия царило запустение. На письменном столе и подоконнике лежал толстый слой пыли. Я поставил на пол сумку с вещами и прошел на кухню. Там тоже не пахло жилым. Я вытер тряпкой стол, ополоснул под краном чайную чашку и включил чайник. Надо было сначала выпить кофе, а затем приводить все в порядок.
Чайник вскоре закипел и, щелкнув терморегулятором, отключился. Я заглянул в шкаф, где хранил кофе, но там была только пустая банка, к дну которой прилипло несколько коричневых пылинок. Я машинально встряхнул банку, словно от этого она могла наполниться, и, покрутив перед глазами, поставил в шкаф. И тут вспомнил, что во время полета не пил кофе. Подумал, что может удастся вздремнуть и поэтому положил пакетик в карман. Я сунул руку в куртку, пакетик оказался там. На нем была изображена фотография лысоватого сияющего брюнета с хорошо ухоженным лицом и стояла подпись: «Довгань». Конечно, было бы приятнее, если бы вместо лоснящегося брюнета красовалась очаровательная девушка, но другого кофе у меня не было. Я разорвал пакетик и высыпал кофе в чашку.
В дверь постучали настойчиво, как водопроводчик, пришедший спасать затопленную квартиру, или контролер электросетей, сверяющий показания счетчика. Я с сожалением посмотрел на чашку кофе и пошел открывать. На площадке стоял сосед Серега Кузнецов, в руках у него была пачка газет и несколько писем. Лицо у Сереги казалось немного припухшим.
— Привет, Иван, — сказал он, отодвигая меня широкой ла-донью в сторону, чтобы переступить порог. — Я услышал шаги за стенкой, думаю, дай проверю. А то, не дай Бог, вор забрался.
— С чего ты взял, что вор? — удивился я.
— Дверь в подъезде так бухнула, аж стекла звякнули. Свои так не открывают.
— Вор тем более, — сказал я. — Вор проберется мышкой, чтобы никто не услышал.
Серега переступил с ноги на ногу, очевидно что-то соображая, затем протянул почту.
— Вот, газеты твои. Да два письма.
Когда я надолго отлучаюсь из дома, почту поручаю забирать Сереге. Он это делает с удовольствием потому, что сам газет не выписывает, а почитать иногда хочется. Особенно милицейскую хронику и спортивные новости.
— Ну и что здесь интересного? — спросил я, кивнув на газеты.
— Пацанок двух в Бийске в заложницы захватили. Требуют выкуп. Сорок тысяч зеленых.
— Кто захватил? — спросил я, забирая газеты.
— По всей видимости, чеченцы. Кто же еще? — Серега отдал газеты, но уходить не собирался.
Я посмотрел на него и перевел взгляд на кухню. Там остывал кофе.
— Ты это… — нерешительно начал Серега, — случайно не привез из Москвы бутылку?
— Головка вава? — сочувственно произнес я, глядя на распухшую Серегину физиономию. Теперь я видел, что она действительно была распухшей.
— Да понимаешь, — Серега потер пальцем превратившийся в узкую щелочку правый глаз, — вчера с Костей Сабанеевым машину ремонтировали. Ну и пришлось немного… А Лариска похмелиться не даст. Костя тоже болеет.
Серега — единственный автовладелец в нашем подъезде. Купил «Москвича», еще когда работал сварщиком на заводе. Завод закрылся и Серега подрабатывает теперь, где может. Одно время пытался заняться частным извозом. Сначала вроде бы дела пошли неплохо. Лариса даже справила себе кое-какие обновки. Но однажды к нему подсели трое подвыпивших парней. А дальше все вышло, как в ежедневных милицейских сводках. Серегу избили, отобрали деньги и выбросили из машины. «Москвич» нашли на следующий день на другой окраине города, парней, ограбивших Серегу, естественно, нет. С тех пор сосед перестал заниматься извозом. Колымит на сварочных работах, но они попадаются время от времени. От безделия он стал иногда напиваться и строгая жена Лариса после каждой такой выпивки дает ему взбучку. Сейчас его похмелье зависело только от меня, потому что никто из жильцов подъезда водку про запас не держит. Но у меня водки тоже не было, а Серега смотрел с жалостливой надеждой.
— Кто же сейчас возит водку из Москвы, когда ее здесь хоть залейся? — спросил я, глядя в его заплывшие глаза.
— Может там какая-то особенная, — робко сказал Серега, вытерев ладонью пересохшие губы.
— Такая же, как у нас, только дороже.
— Это почему же? — удивился Серега.
— Москвичи больше денег получают, — ответил я.
— Это надо же, — он покачал головой. — Что хотят, то и делают. — И тут же без перехода сказал: — Ну тогда займи. Клянусь Богом, при первой же возможности отдам.
Я достал кошелек и протянул ему сотню. При ее виде Серега округлил глаза и, подняв предупреждающе руки, испуганно произнес:
— Да ты что? Мы же на эти деньги с Костей упьемся. Лариска на порог не пустит.
— Других у меня нет, — сказал я и начал засовывать банкноту в кошелек.
Серега выхватил сотню, сунул в карман и, торопливо бросив: «Обязательно верну!» — скрылся за дверью.
Я прошел на кухню, отпил глоток кофе. Он уже остыл и потому был невкусным. Я поставил чашку и, захватив газеты и письма, направился в комнату. Взгляд невольно упал на верхний конверт с четким адресом. Письмо было с Севера от старого знакомого Андрея Васильевича Шафранова. Мы переписывались с ним не чаще, чем один раз в два-три года. Я вскрыл конверт и сел на диван. Андрей Васильевич всегда начинал свои письма высокопарным слогом. И сейчас первыми словами в нем были: «Многоуважаемый, дорогой мой…» Пропустив вступление, начал читать дальше. Андрей Васильевич приглашал на Север.
«До сих пор вспоминаю, как мы с тобой выволакивали того гигантского осетра. Сейчас такой рыбы в Оби уже нету. Не только осетров, но и нельмы с муксуном тоже. Все нефтяные промыслы получили в бесплатное владение березовские с ходорковскими. О реке они не думают, она им не нужна. Им бы только качать нефть, пока та еще идет, да, продавая ее, набивать деньгами карманы. Нам же от них достаются нефтяные пятна на Оби, загубленная тайга и реки. Рыбы не стало совсем. Но в кедрачах, куда мы с тобой ездили шишковать, нынче хороший урожай. Кедрового ореха будет много. Приезжай, пошишкуем…»
Я вспомнил, как мы с Андреем Васильевичем ездили шишковать на глухую таежную речку Ларьеган. Экспедицию снаряжал он и готовился к ней тщательно. Ремонтировал «крупорушку» — специальное приспособление для размола шишек. Доставал из сарайки и скрупулезно осматривал два огромных, похожих на носилки, сита. Одно было крупноячеистым, сквозь него проходили кедровые орехи и вся мелочь, образующаяся при размоле шишек. Другое — мелкоячеистым. Сквозь него просеивалась мелочь, на сите оставался только чистый орех. Шишковать на Ларьеган мы ездили на несколько дней и привозили домой по два-три мешка отборных орехов. У меня даже защемило сердце при воспоминании о кедрачах, потому что я знал: попасть туда уже не удастся. На это нет ни времени, ни денег. Поездка на Север обходится столько же, сколько за границу.
По всей видимости, это понимал и Андрей Васильевич, потому что дальше он писал: «А театр свой я не бросил. Хотя денег никто не дает и районные Дома культуры почти везде позакрывались, мы в этом году поставили „Бориса Годунова“. Народ валит валом, показали десять спектаклей, а все равно все желающие посмотреть не смогли. Ты знаешь, Иван, Пушкин — такая глубина психологизма, такой размах державного мышления, что диву будут даваться еще многие поколения. Ведь Русь Лжедмитрию отдал не народ. Отдали бояре, предавшие государя и Отечество. Разве не то же происходит сейчас? Нынешнюю Россию предают и продают новоявленные бояре, а народ безмолвствует. Приезжай, Иван, я тебе покажу наш спектакль, впечатление останется на всю жизнь. Я играю Бориса Годунова. Правда, на последнем спектакле у меня опять отклеились усы. Прямо наваждение какое-то. Но публика не смеялась, а даже аплодировала. Слишком уж за живое задела наша постановка».
Я положил письмо на журнальный столик и откинулся на спинку дивана. Представилось, что я и сейчас еще на Севере и вечером могу пойти в районный Дом культуры на спектакль народного театра, где режиссером и исполнителем главной роли является Андрей Васильевич. Жизнь давно переменилась, иными стали души и стремления людей, а он остался прежним и своему главному делу не изменил. Ведь что такое поставить спектакль силами районного Дома культуры? Денег на костюмы нет, на декорации — тоже. Играют только самодеятельные артисты. И как играют! Люди смотрят на сцену и смеются, надрывая животы, или плачут над судьбой героев так, что заходится душа. Там все естественно — и театр, и жизнь. «Надо будет написать ему ответ, — подумал я. — Похвалиться книжками и пообещать, что если будем живы, может быть и съездим когда-нибудь за кедровыми орехами».
Следующее письмо было из одного московского журнала. Когда-то я печатал в нем свой рассказ. Недавно отослал новый.
Я специально не стал заходить в редакцию, когда был в Москве. Не хотел, чтобы люди, с которыми выпил не одну бутылку водки, принимали решение в моем присутствии. Журнал сменил позицию и мне хотелось проверить, действительно ли они приняли новую веру или только ведут разговоры о ней.
Письмо было коротким и предельно деловым. В нем говорилось, что рассказ понравился. Но поскольку редакционный портфель сильно перегружен, опубликовать его в ближайшие два года не представляется возможным. Примерно такой ответ я и ожидал. Спасибо, что хоть написали.
Газеты читать я не стал. Общероссийские новости в них давно устарели, а местные я узнаю от знакомых.
На следующий день я отправился в ОВИР оформлять заграничный паспорт. Ожидал встретить толпу людей, осаждающих дверь начальника, или, по крайней мере, очередь и заранее настроился молча и терпеливо выстоять до конца. Но к моему удивлению в приемной не оказалось ни одного человека. В течение десяти минут я заполнил бланки, приложил к ним фотографии и необходимые квитанции и, получив заверение, что в самое ближайшее время мой заграничный паспорт будет готов, оказался на улице. Даже не верилось, что все обошлось без волокиты и нервотрепки.
Радостно напевая невесть откуда возникшую в голове мелодию, я неторопливо направился в сторону дома. От разогретого солнцем асфальта пахло, как от пропитанных креозотом шпал. Растрепанные, разомлевшие от жары тополя свесили листья, похожие на лохмотья. Идущие по тротуару девочки в юбках, едва закрывающих круглые ягодицы, шагали неслышно, словно крались. Разогретый асфальт глушил шаги. Прямо на тротуаре стояла палатка и несколько белых пластмассовых столиков под синими зонтами, на которых было написано «Pepsi-Kola». А на самой палатке крупными буквами выведено: «Пиво в кегах». За одним из столиков сидел парень и потягивал из высокого пластмассового стакана пенящееся пиво. Глядя на него, я ощутил жажду.
Ноги сами повернули к палатке, за прилавком которой стояла высокая худая женщина с выпирающими из-под выреза кофточки ключицами.
— Одно, два? — спросила она, едва я приблизился к ней.
— Одно, — сказал я.
Рядом с тротуаром заскрипели тормоза, раздался длинный шипящий звук и около палатки остановился старый потрепанный грузовик с покореженным и уже начавшим ржаветь правым крылом. Он походил на сурового бойца, побывавшего во многих переделках. Из кабины на тротуар спрыгнул небритый мужик, судя по одежде, деревенский. Мне показалось, что он был с похмелья. Не обращая на меня внимания, мужик подошел к продавщице и спросил:
— Пиво холодное?
— У нас всегда холодное, — отрезала продавщица, открывая кран, из которого в высокий стакан ударила тугая струя.
— Тогда дай две кеги.
— Ты что, спятил? — продавщица с удивлением подняла глаза на небритого.
— Ты же говоришь — холодное, — произнес мужик.
— А ты знаешь, что такое кега? — спросила продавщица, выпятив тонкую нижнюю губу. — Это же бочка!
— Тогда бы и написала: пиво бочковое. Чо голову людям морочаешь? — небритый недовольно засопел и посмотрел в сторону машины, за рулем которой уже нервничал его товарищ.
— Сам ты морочаешь, — сказала продавщица, подавая мне стакан. Посмотрела на небритого и спросила: — Будешь брать или нет?
Тот переступил с ноги на ногу, махнул рукой и направился к машине. Грузовик фыркнул и отъехал от тротуара.
— Вот ведь деревня, — провожая его взглядом, осуждающе сказала продавщица. — Уже и понимать перестает.
— Скоро мы все перестанем понимать друг друга, — сказал я, отходя к столу.
Пиво оказалось холодным и приятным на вкус. Я неторопливо отпил глоток и поставил стакан на стол. Поднял голову и увидел, что по тротуару идет девушка, которую сейчас мне меньше всего хотелось встретить. Она заметила меня и, не скрывая радостной улыбки, направилась к моему столику.
— Иван, здравствуй! — сказала она, сначала обняв меня, затем панибратски потрепав ладонью по голове и чмокнув в щеку.
— Здравствуй, Лена, — произнес я, осторожно отстраняясь от нее.
Не обратив на это внимания, она положила сумочку на стол и, щелкнув замком, достала из нее сигареты.
— Никак не ожидала тебя здесь встретить, — сказала Лена, вытаскивая сигарету из пачки. — Ты давно из Москвы?
Лене под тридцать. У нее круглое лицо с полными чувственными губами, стройная фигура и очаровательные ноги. Лена это знает и поэтому всегда носит короткие юбки. Чиркнув зажигалкой, она прикурила сигарету и уставилась на меня.
— Ну и чего ты увидела во мне такого необыкновенного? — спросил я, судорожно соображая, как найти способ избавиться от нее.
У меня вдруг возник дискомфорт при виде подруги, встрече с которой еще недавно я был бы рад. С Леной мы познакомились еще до ее замужества и последующего развода. Она работала помощником режиссера на телевидении, где мне иногда приходилось выступать, но все время мечтала стать ведущей тележурналисткой. Помощника режиссера никогда не показывают на телеэкране, а журналист у всех на виду. Внешние данные у нее были что надо, но, несмотря на все усилия, в корреспонденты ее упорно не пускали. И тогда Лена вышла замуж за одного влиятельного телечиновника, после чего сразу появилась на экране. И здесь, к удивлению многих, выяснилось, что при всех своих внешних данных у нее оказался еще и дар Божий. Лена очень скоро стала заметной тележурналисткой, ее передачи были интересны и сделаны по-настоящему добротно. Замужество за человеком, за которого она вышла ради карьеры, стало тяготить ее. Утвердившись на телевидении, Лена развелась. А вскоре ушла и с телевидения. Ее взяли заведующей отделом рекламы в крупный коммерческий банк.
Новая должность прельстила ее не только большими деньгами, но и фантастическим кругом знакомых. Лена великолепно знала, кто есть кто во всем городе, постоянно бывала на презентациях, банкетах и фуршетах и нигде не оставалась незамеченной. Казалось бы, цвети и наслаждайся жизнью. Но русской бабе всегда чего-то не хватает. Незадолго до отъезда в Москву я встретил Лену на улице и меня поразило ее лицо. Оно было бледным и состарившимся, в глазах светилась бездонная пустота. Лена никого не видела перед собой.
— Что с тобой? — спросил я, не скрывая удивления.
— Надраться хочется, а не с кем, — сказала она отрешенным тоном.
Я не замечал раньше, чтобы Лена пила.
— Пойдем в кафе, — сказал я. — Здесь за углом приличная забегаловка.
— Меня от этих точек общепита выворачивает наизнанку, — произнесла Лена. — Хочу нормальную человеческую обстановку. Без официантов и жующих рож за соседним столом.
Я постоял, размышляя несколько секунд. Лена попросилась:
— Может к тебе?
Я почувствовал, что ей надо выговориться.
В холостяцкой квартире не бывает ни уюта, ни изысканных блюд. Мы сели за стол на кухне, я достал из шкафа бутылку портвейна, из холодильника — кусок вареной колбасы и несколько соленых огурчиков. Она с удовольствием ела колбасу и похрустывала огурчиками. Хмель быстро ударил Лене в голову. Она слегка раскраснелась и, потягивая из стакана портвейн, сказала:
— Ты знаешь, Иван, я так соскучилась по нормальной домашней обстановке. В ней отдыхаешь душой. У моих новых знакомых этого нет. Там все по расчету. Если мне что-то сделали, значит я должна отплатить тем же. Это другой мир. Там нет места душе.
— Может и я пригласил тебя по расчету, — произнес я, доставая из шкафа вторую бутылку. — Откуда ты знаешь?
Лена подождала, пока я открою портвейн, подставила стакан. Потом сказала, не скрывая иронии:
— Какой из тебя бухгалтер? Ты еще только начинаешь думать, а все мысли видны на твоей рязанской физиономии. У расчетливых людей холодные глаза и безжалостное сердце. Они не знают сантиментов. У них вся жизнь подчинена удовлетворению физиологических потребностей, но только так, чтобы все это было обставлено хорошим гарниром. Первобытные животные с человеческим мозгом.
— Не думал, что ты можешь так разочароваться, — сказал я. — Мне казалось, что твоей жизни можно завидовать.
— Многим так кажется, — ответила Лена, откидываясь на спинку стула. — Но человек живет не только для того, чтобы жрать и спать. Он может вполне обойтись вот этой колбасой и такими огурчиками. — Она повертела огурец в руке. — Если душа спокойна, для счастья и этого хватит.
Лена захмелела неожиданно быстро, у нее стал заплетаться язык. Я подумал, что провожать ее в таком виде до дому будет неудобно. Постелил на диване, сам лег в кабинете на раскладушку.
Утром проснулся от шума воды в ванне. Заглянул в комнату, Лены на диване не было. Вскоре она вышла из ванны, свежая и помолодевшая, совсем не похожая на ту, которую я встретил вчера.
— Надеюсь, кофе у тебя есть? — спросила она, освобождая мне дверь в ванную.
— Ставь чайник, — сказал я. — Кофе займем у соседей.
Пока я умывался, Лена прибрала на кухне, вскипятила воду. Мы выпили по чашке кофе, которое у меня все-таки нашлось, от бутерброда с колбасой Лена отказалась. Отставив чашку в сторону, поднялась из-за стола, огладила ладонью юбку и сказала:
— Спасибо тебе за все. Проводи до двери, мне пора на работу.
Я встал со стула, пошел вслед за ней. У двери Лена остановилась и, не глядя на меня, спросила:
— Что, если я приду к тебе сегодня вечером?
— Хочешь рассчитаться, чтобы не быть должной? — спросил я, давая понять, что мне хватило и одного вечера.
— Хочу провести нормальный вечер в нормальной квартире. — В ее голосе звучала просящая нотка. Мне стало жалко Лену.
— Приходи, — сказал я. — Телевизор работает. Посидим вместе на диване.
Лена пришла с полной сумкой продуктов. Принесла полуфабрикаты ромштексов, сырокопченую колбасу, алтайский сыр, огурцы, помидоры, редиску, бутылку французского вина.
— Мне с тобой никогда не рассчитаться, — заметил я, глядя, как она выставляет на стол многочисленные закуски.
— Не прибедняйся. — Лена открыла духовку электропечи, в которой я хранил сковородки. — Иди, смотри телевизор. Как приготовлю, приглашу.
Ужинали мы снова на кухне. После ужина Лена осталась у меня. На этот раз мы спали вместе. Никаких клятв в любви и верности не произносили. Она ни о чем не просила, я ничего не обещал. Но, по всей видимости, заканчивать наши отношения на одном вечере не входило в ее намерения.
Сейчас Лена сидела за столиком и, глядя на меня, делала одну затяжку за другой. Наконец, отвела руку в сторону, постучала большим пальцем по сигарете, стряхивая пепел на пол, и спросила:
— Ты когда приехал?
В ее голосе звучала обида. Она, очевидно, считала, что я должен был предупредить ее о приезде. Или, во всяком случае, первой сообщить о том, что возвратился.
— Сегодня утром, — солгал я. Мне не хотелось отчитываться за свои действия перед кем-либо.
— А почему не позвонил? — спросила Лена, сдвинув к переносице тонкие накрашенные брови.
Это уже походило на сцену. Конечно, легче всего было сказать, что я не хочу с ней больше встречаться. Но я понимал, что для нее это будет слишком большим ударом. Лена нарисовала в своем воображении будущее наших отношений совсем не так, как я. Мое сочувственное расположение она приняла за что-то гораздо большее. Пусть сама поймет это. А сейчас мне надо было придумать повод, который бы не дал нам возможности остаться вместе. Хотя бы только сегодня. В голову пришла неожиданная, но хорошо объясняющая мое поведение мысль.
— Я специально не хотел звонить тебе, — сказал я, глядя на Лену. — Встретиться все равно бы не успели. Через час я уезжаю к дядьке. Тетка написала, что он серьезно заболел. А он у меня самый близкий человек. Надо хотя бы недельку пожить у него. Вернусь, сразу позвоню.
— А нельзя поехать к нему завтра? — Лена загасила сигарету и достала новую.
— Он ждет меня сегодня, — сказал я, отставляя пиво. Мне уже не хотелось пить. — Я дал ему телеграмму из Москвы. Представляешь, как там будут волноваться, если я не появлюсь?
— Где он живет? — спросила Лена.
— В Змеиногорске, — сказал я.
Это была правда. У меня действительно жил дядька в Змеиногорске и я у него давно не был.
— А я так хотела провести с тобой вечер, — разочарованно протянула Лена. Она посмотрела на меня, давая понять, что приняла объяснение. Затем, кивнув на стакан с пивом, спросила: — Ты еще долго будешь здесь сидеть?
— Пошли. — Я отодвинул пиво и встал из-за стола. Она загасила сигарету и тоже поднялась.
На ближайшем углу мы распрощались, договорившись созвониться, как только я вернусь. Я смотрел, как она заворачивает за угол дома, ощущая в душе странную пустоту. Все женщины мира вдруг потеряли для меня всякий интерес. Еще недавно я бы не отпустил Лену — красивую, длинноногую, умеющую, несмотря на свою расчетливость, быть преданной и ласковой. Из-за такой женщины не один нормальный мужик мог бы потерять голову. А у меня ее уход не вызвал никаких эмоций. Словно воробей слетел с тротуара и исчез за соседним забором. И даже угрызения совести за откровенную ложь нисколько не мучили. Ведь никаких писем из Змеиногорска я не получал и телеграмм туда не отправлял тоже. Но к дядьке теперь ехать все равно придется. Лена обязательно проконтролирует, где я нахожусь. От нее ничего не скроешь. А быть пойманным за руку мне все же не хотелось. Проводив Лену взглядом, я постоял несколько мгновений в раздумье и пошел к автобусной станции.
Бог забыл Змеиногорск с тех пор, как в нем закрыли последний рудник. Когда-то в городе добывали серебро и золото, а теперь все забросили. Молодежь уезжает отсюда сразу после школы, потому что устроиться на работу здесь негде. Старики, получая пенсию, медленно доживают свой век.
Дядьке уже за семьдесят, но глубоким стариком он не выглядит. Когда я подходил к его дому, он колол в ограде дрова. От высокой кучи белых березовых поленьев исходил приятный запах свежего дерева. Увидев меня, он выронил из рук топор и, раскрыв объятья, удивленно воскликнул:
— Иван, ты откуда?
— Соскучился, вот и приехал, — сказал я, шагая ему навстречу.
Мы обнялись. Затем дядька отступил на шаг, окинул меня взглядом с ног до головы, но ничего не сказал. Очевидно, мой внешний вид его устроил.
— Пошли в дом, — сказал он. — Ты с дороги-то, чай, проголодался?
В бревенчатом доме было тихо и прохладно. Только на стене тикали ходики, из которых на длинной железной цепочке свешивалась гирька, похожая на еловую шишку. Такие часы почти нигде не сохранились. Даже здесь, в сибирской глуши, они были исторической редкостью. Я прошел на середину кухни, заглянул в комнату и, удивившись, что она пустая, спросил:
— А где тетя Таля?
— На огороде. Огурцы пошла смотреть. Сейчас придет.
Дядькину жену звали Наталья. Но все родственники, сколько я себя помню, почему-то называли ее Талей. Звал ее так и я.
В сенях звякнуло ведро, дверь отворилась и на пороге появилась хозяйка.
— Гость-то у нас какой, — всплеснула она руками, увидев меня. — А я и угощенья не приготовила.
Тетя Таля была добрейшим человеком, иногда мне даже казалось, что ко мне она относится лучше, чем к своим детям. Ее гостеприимству не было предела. Она суетливо заглянула в холодильник, захлопнула его и вышла в сени. Принесла оттуда эмалированную чашку сотового меда. Поставила ее на стол и полезла в подполье, из которого достала кринку холодного молока. Нарезала большие ломти свежего хлеба, положила их на тарелку и усадила меня за стол.
— Перекуси, — сказала она. — Отец баню топит. Пока попаритесь, приготовлю ужин.
Она почему-то никогда не называла мужа по имени, навеличивая его словом «отец».
— Надолго к нам? — спросила тетка, сев напротив меня и подперев кулачком подбородок.
— Пока не надоест, — ответил я, наливая в кружку молоко.
— Вот и хорошо, — обрадовался дядька. — Завтра поедем на покос.
Услышав о покосе, я чуть не поперхнулся. Однажды он уже брал меня метать сено. К середине дня на моих ладонях вздулись большие водянистые волдыри. Дядька посоветовал проткнуть их иголкой и протереть тройным одеколоном. Я так и сделал, когда мы вернулись домой. Но едва одеколон коснулся пораженной кожи, я взвыл от боли. Дядька одобрительно похлопал меня по плечу и утешающе сказал:
— Терпи, к утру пройдет.
Я заснул только к середине ночи. Ладони горели, словно в них положили раскаленные угли. Спина и мышцы от непривычной работы болели настолько, что я с трудом поднимал руки. Я не уснул, а провалился в забытье. Но едва рассвело, дядька растолкал меня.
— Собирайся, пора ехать, — сказал он и, гремя сапогами, которые при каждом шаге лязгали железными подковами, пошел на кухню.
— Куда? — спросил я, охваченный недобрым предчувствием.
— Метать сено, — строго отрезал дядька.
— Разве мы его не сметали? — ужаснулся я.
— Да ты что? — удивился дядька. — Нам еще и на завтра хватит.
Вот почему слова о покосе не обрадовали меня. Отхлебнув молока, я спросил:
— Опять метать сено?
— Нет, — засмеялся дядька, очевидно вспомнив мои мозоли. — На этот раз косить. Это полегче.
Первой в баню пошла тетя Таля. Несмотря на сухонькую фигуру, она парилась сильнее любого мужика, поэтому всегда ходила в первый жар. Из бани тетя Таля пришла с потным красным лицом, в накинутом на плечи влажным полотенцем. Вслед за ней пошли мы. Когда, напарившись, мы вышли из бани, на столе уже стояла закуска, рядом с которой возвышалась бутылка водки. Дядька, кряхтя, уселся за стол и потребовал сначала квасу.
— Тебе чо, не по глазам уже? — сказала тетя Таля, кивая на кринку.
Дядька налил квасу себе и мне. Выпил, крякнул и, посмотрев на меня, сказал:
— Ну вот, теперь ты похож на человека. А то, когда появился, я даже испугался. Бледный какой-то, словно хворый.
Он протянул руку к бутылке, отвернул пробку и налил всем по рюмке. Поднял свою, выпил и, вместо того, чтобы закусить, неожиданно спросил:
— Ты когда женишься-то? Не надоело болтаться одному?
— Сейчас они живут по-своему, — сказала тетя Таля, сморщившись после выпитой водки и вытирая ладонью мокрые губы. — Вон Степка Кондрашов который год как развелся, а жениться не собирается. Баб одиноких полно, обслужить есть кому, а ему больше ничего и не надо.
— Ты Степку-то с нашим Иваном не ровняй, — обиделся дядька. — Степка забулдыга, а Иван книги пишет.
— И забулдыге жена не помешала бы, — продолжала тетка. — Мужику с бабой всегда легче. С бабой он как бы при деле.
— А хочешь, Иван, я тебя женю? — От неожиданной мысли у дядьки озорно сверкнули глаза. — У нас тут соседка Римка Хромова, девка прямо на загляденье. Завтра же могу сосватать.
— А как же покос? — спросил я.
Дядька посмотрел на меня, перевел взгляд на жену, кашлянул и сказал:
— Покос можно на день отложить.
Я не ожидал столь горячего участия родственников в своей судьбе. Женитьба никогда не волновала меня, я не думал о ней. По всей видимости, не пришло время.
— Давайте лучше выпьем, — сказал я, стараясь переменить тему разговора…
На покосе мы пробыли целую неделю. Потом кололи с дядькой дрова, чинили крышу дома и дворовых построек. Но вскоре хозяйственные дела надоели и я стал ходить по утрам на рыбалку. Речка протекала прямо за огородами. Главной ее рыбой были пескари. Но нередко попадались чебаки, а однажды я вытащил довольно приличного хариуса. Дядька молча смотрел на мои забавы, но в конце концов не выдержал. Когда я вновь стал собираться на рыбалку, он как-то особо пристально посмотрел на меня, сопя, вышел во двор и принес оттуда новенькую корчажку.
— Вчера весь день возился с ней, — сказал он, ставя корчажку около моих ног.
Корчажки плетут из тонких ивовых прутьев и ставят недалеко от перекатов, где собирается рыба. Снасть эта довольно уловистая, за ночь можно поймать рыбы на хорошую сковородку, а то и больше. Беда в том, что такая ловля не представляет никакого спортивного интереса. Я скользнул по корчажке равнодушным взглядом и снова занялся рыболовными крючками.
— Брось ты эту ерунду, — не выдержал дядька, увидев крючки. — Я тебе такую снасть сделал, что никакой удочкой столько не добудешь.
— Меня не рыба интересует, заметил я, — а процесс ее ловли.
Дядька отодвинул корчажку ногой, подсел ко мне и, перейдя на заговорческий шепот, сказал:
— А Римка Хромова девка, что надо. Видел ее?
— С длинными косами и в короткой юбке? — спросил я.
— Ну да, — согласился дядька.
— Видел, — ответил я. — Красивая. Но сердце занято другой.
— А чего же не женишься? — спросил дядька, повысив голос.
— Она не соглашается, — сказал я, затягивая на крючке узел.
— Не соглашается? — он отодвинулся и недоверчиво окинул меня взглядом, словно хотел найти невидимый дотоле изъян.
Я молча кивнул.
— Значит серьезная, — сказал дядька и, взяв корчажку, направился во двор.
А я вдруг вспомнил первую встречу с Машей, ее бледное лицо и стремление держаться на расстоянии от других. Было такое впечатление, что она чего-то боялась. В тот вечер Маша была колючей, как ощетинившийся еж. Из-за этого мы могли так и не узнать друг друга. Если бы не случайная встреча у метро, мы бы больше никогда не увиделись. При одной мысли об этом у меня защемило сердце.
Я уже не мог без Маши. О чем бы ни начинал думать в последние дни, все мысли возвращались к ней. Отложив удочки, я пошел на почту звонить в ОВИР. Мне сказали, что заграничный паспорт готов, но его еще не подписал начальник.
Попрощавшись с дядькой и тетей Талей, я вернулся в Барнаул, думая лишь о том, что отсюда до Москвы остается всего четыре часа полета. В подъезде дома встретил соседа Серегу.
— Тебе письмо, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня. — Подожди, сейчас принесу.
Я бросил взгляд на конверт. Вместо обратного адреса в его левом верхнем углу было написано крупным женским почерком: «Твоя Маша». Я торопливо разорвал конверт, достал из него письмо. Оно начиналось словами: «Ваня, милый, как я соскучилась по тебе…»
У меня закружилась голова. Я сел на диван, положил руку с письмом на колени и закрыл глаза. И сразу увидел Машу, ощутил ее легкое дыхание, словно она сидела рядом, разглядел пульсирующую жилку на ее шее. Я понял, что не могу без нее. Серега стоял рядом и непонимающе смотрел на листок бумаги, который я держал в руках.
— Отвезешь в аэропорт? — спросил я, подняв на него глаза.
— Что-то случилось? — он сделал шаг к дивану и наклонил голову, пытаясь заглянуть в листок.
Я снял телефонную трубку и набрал номер авиакассы, который знал по памяти. Мне ответили, что на завтрашний московский рейс осталось еще два билета.
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Самолет только начал снижаться для посадки в аэропорту Домодедово, а меня уже начал бить мандраж. Я почему-то разволновался от предчувствия встречи с Машей. Я боялся, что за это время в наших отношениях могло что-то измениться.
Когда автобус, везущий пассажиров из аэропорта в город, въехал на улицы столицы, я твердо решил, что с пустыми руками на свидание заявляться нельзя. Женщины любят подарки, даже пустяковые. Для них главное — внимание. Вспомнил, что рядом с Пушкинской площадью на одном из зданий видел вывеску «Наташа». Судя по названию, это был магазин женских товаров.
Магазин оказался большим и богатым. В нем можно было купить все, начиная от белья и кончая демисезонными пальто.
Я долго ходил по длинным и просторным залам, выбирая нужную вещь. Взгляд останавливался то на платье, то на ажурной кофточке, но я не знал, какой размер носит Маша. Да и подойдут ли они ей? Ведь такие вещи обычно не покупаются без примерки. Наконец, я остановился у отдела, где продавали ночные рубашки. Мне понравились сразу три: белая, кремовая и голубая с квадратным вырезом на груди, отделанном тонкими кружевами. Я долго рассматривал их, пока не остановил выбор на голубой. Продавщица положила рубашку в пакет, я затолкал его в сумку и неторопливо направился к выходу. И вдруг мой взгляд упал на изящное длинное платье из тонкой голубовато-серебристой ткани. Мне показалось, что Маша будет выглядеть в нем прекраснее феи. Я посмотрел на продавщицу, которая по своей комплекции походила на Машу, и сказал:
— Если это платье на вашу фигуру, я его возьму.
— На мою, — ответила продавщица, повернувшись ко мне. — Но оно дорогое.
— Это не имеет значения, — сказал я, доставая бумажник.
Продавщица сняла платье с плечиков, свернула и положила в пакет. Я рассчитался. Продавщица протянула мне чек.
— Сохраните его, — сказала она. — Если платье не подойдет, вернете завтра. Его все равно купят.
Я положил чек в бумажник и вышел. Напротив магазина через Тверскую стояло совершенно нелепое для центральной улицы Москвы похожее на гармошку здание газеты «Известия». Недалеко от него вниз по Тверской находился знаменитый еще с дореволюционных времен гастроном «Елисеевский». Даже не в самые лучшие времена здесь всегда можно было разжиться деликатесами. Я зашел под его сверкающие своды, купил две бутылки хорошего вина, кое-какой закуски и только после этого отправился на Шоссе Энтузиастов. Я не предупредил Машу о своем приезде, но был уверен, что она дома.
На лестничной площадке перед самой дверью Машиной комнаты меня вдруг снова охватила нерешительность. Я остановился, боясь протянуть руку к звонку. За дверью было тихо и таинственно, как перед входом в незнакомую пещеру. Некоторое время я стоял, молча прислушиваясь к малейшим шорохам. Было так тихо, что я услышал стук собственного сердца. Наконец, мне показалось, что за дверью раздались легкие шаги. Я нажал на кнопку звонка и сразу услышал знакомый голос.
— Кто? — спросила Маша и от звука ее голоса у меня перехватило дыхание.
— Свои, — хрипло ответил я, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.
Дверь приоткрылась. Маша, увидев меня, слегка побледнела, потом бросилась ко мне, обхватила руками шею и начала целовать в щеки и губы.
— Иван, милый! — Она прижалась горячим лбом к моей щеке и я почувствовал, что она дрожит. — Я думала, ты никогда не приедешь.
Она подняла на меня глаза, в которых блеснули слезы. Я обнял ее за плечи, прижал к себе и переступил порог. Она вытерла глаза ладонью и, опустив голову, сказала:
— Прости. Я так разволновалась… Сама не знаю отчего. — Поцеловала меня в плечо, взяла за руку и провела в комнату. На ее лице светилась детская улыбка.
В комнате все было по-прежнему. Те же две кровати — одна у стены, другая у окна. Тот же стол, застеленный клетчатой скатертью.
— Поставь вещи сюда. — Маша взяла у меня сумку, придвинула ее к стенке. — Ты когда прилетел?
— Прямо с самолета, — сказал я и, взяв в руку ее ладонь, прижал к своей щеке. Она была теплой и нежной, как у ребенка.
Я смотрел ей в глаза и чувствовал, что эта женщина стала мне дороже жизни. Я никогда не думал о счастье, но сейчас мне казалось, что уже одно то, что я мог стоять рядом с ней и смотреть на нее, было счастьем. Несколько мгновений мы молча глядели друг на друга. Потом она спросила:
— Ты, наверное, голоден?
Я кивнул.
— Иди, умывайся. Я соберу на стол.
Я нагнулся к сумке, достал вино и пакеты с закуской. Она сложила их на руку, словно беремя дров, и, вздохнув, сказала:
— Я так хочу праздника.
— Я тоже, — ответил я и достал пакет с покупками. — Это тебе.
Она положила на стол бутылки с закуской, достала из пакета голубую рубашку, встряхнула ее, та развернулась на всю длину.
— Она такая красивая… — Маша положила рубашку на стол и разгладила ее пальцами. Потом достала платье, охнула и, резко повернувшись, сказала: — Ты просто не знаешь, куда тратить деньги.
— Ты самая красивая женщина на свете, — произнес я. — Ты всегда должна ходить в таких платьях.
Она отвернулась и начала засовывать в пакет ночную рубашку. Платье лежало на столе и Маша постоянно бросала на него взгляд.
— Померить? — спросила она и посмотрела на меня.
— Конечно, — сказал я. — Но, может, сначала перекусим, а потом устроим показ мод?
Мне хотелось, чтобы это стало кульминацией нашего ужина. Но я просчитался.
— Сегодня я не готова стать манекенщицей, — сказала Маша, взяла платье за плечики и положила его на кровать. Что-то не давало ей покоя. Но я не мог понять, что именно.
Пока я приводил себя в порядок, Маша накрыла на стол и переоделась. На ней была тонкая розовая кофточка с коротким рукавом и короткая юбка, открывавшая почти на всю длину красивые ноги. Стянутые на затылке волосы делали лицо серьезным, но взгляд больших серых глаз был теплым и бесконечно нежным.
— Господи, — невольно вырвалось у меня. — Неужели мы опять вместе?
Я подошел к Маше и обнял ее, ощутив сквозь рубашку трепещущее тело. Она провела ладонью по моей спине, спросила:
— Как твое сердце?
— А твое? — Я осторожно поцеловал ее волосы, от которых исходил уже знакомый мне еле уловимый, возбуждающий запах духов.
— Пойдем за стол, — сказала Маша, высвобождаясь из моих объятий.
Мы сели друг против друга, я положил руки на стол и уставился на Машу. Мне было хорошо, как никогда в жизни. Я готов был смотреть на нее, наслаждаясь очарованием лица, глаз, красиво очерченных, немного выпуклых губ и у меня не возникало никаких плотских желаний. Мне было хорошо уже оттого, что она находилась рядом.
На улице потемнело, в открытую форточку подул ветер. Тюлевая штора зашелестела, поднимаясь над полом.
— Дождь собирается, — сказала Маша, вставая со стула и направляясь к окну.
— В такую погоду лучше всего сидеть при свечах, — сказал я.
— Я люблю слушать дождь. — Маша прикрыла глаза и качнулась.
— В этом доме с крыши ему до нас не достучаться, — заметил я.
— Я слушала дождь дома, на Байкале. — Маша снова качнулась. — И еще я люблю, когда ночью шумит лес. Весь мир за окнами становится таинственным и даже мрачным. Такое впечатление, что ты не на земле, а на другой планете.
— Ты соскучилась по Байкалу? — спросил я.
— Очень. — Маша наклонила голову и улыбнулась. — Я хочу, чтобы ты поехал туда со мной. Там так хорошо гулять вдоль кромки воды или просто сидеть на берегу, смотреть на горизонт, ожидая появления лодки, и слушать, как плещутся волны. Вода никогда не надоедает.
— Это правда, — сказал я. — Даже, если слушаешь звон ручья.
— Поехали на Байкал? — неожиданно предложила Маша.
— Ты что? — удивился я. — Ведь мы должны лететь в Прагу. Кстати, ты оформила заграничный паспорт?
— Оформила. — Маша подвинула к себе пустой фужер. — Но если бы пришлось выбирать между Байкалом и Прагой, я бы выбрала Байкал.
— Да что с тобой? — спросил я, не скрывая удивления.
— Не знаю. Тянет домой.
Маша произнесла это грустным тоном. Я налил в фужеры вина. Мы чокнулись. Фужеры издали тонкий, переливчатый звон.
Маша смотрела мне в глаза, но я был уверен, что она не видит меня: ее взгляд был устремлен куда-то дальше. Я протянул руку и коснулся ее ладони. Маша прикрыла глаза и сказала:
— Хочу сходить с тобой на балет в Большой театр…
При этом она повернулась к кровати и посмотрела на платье. Я удивился ее просьбе, но пообещал:
— Завтра же узнаю, что идет в Большом. А почему тебе хочется именно туда?
— Просто хочу побывать там с тобой.
Дождь за окном усилился и теперь его стук перешел в непрерывный монотонный шум. Небо стало совсем черным, комнату затянул сумрак. Весь мир исчез и мне показалось, что на земле остались только мы с Машей. Но это не пугало меня. Глядя на нее, я испытывал благоговейное блаженство. Меня не интересовало ничто в мире кроме Маши.
Мы просидели за столом до позднего вечера, разговаривая на разные темы и вспоминая события из своей жизни, по большей части незначительные. Со стороны разговор мог показаться пустым и наивным. Но слова для нас не имели никакого значения. Главное, что мы были рядом и нам было необыкновенно хорошо.
Когда мы поднимались из-за стола, Маша сказала:
— А вот теперь я хочу примерить платье.
— Только этого и жду, — сказал я, обняв ее за плечо и поцеловав в висок. — Может быть сегодня ночью ты приснишься мне в нем…
Она засмеялась и направилась к кровати. Взяла платье, подняла его на вытянутых руках, пытаясь лучше рассмотреть и в это время в комнате погас свет. Все здание погрузилось в кромешную тьму. Я сразу услышал шум ветра, который бросал охапки дождевых капель в наше окно и от этого стекла слегка позванивали.
— Наверное, где-то оборвало провода, — сказал я, обернувшись к Маше.
— Это нехорошая примета, — произнесла она. Я услышал, как Маша открыла дверку шкафа и, стукнув плечиком, повесила туда платье.
— Ну и суеверная же ты, — сказал я, протянув к ней руки.
Я обнял ее и прижал к себе.
Она повернула голову, наши губы встретились и для меня сразу перестало существовать все остальное. Никогда я не целовал ни одну женщину с таким трепетным наслаждением, как Машу. Меня переполняла нежность, от которой я забывал себя…
В понедельник утром я был в издательстве у редактора отдела художественной литературы Василия Федоровича. Едва я открыл дверь, он соскочил с кресла и произнес трагическим тоном:
— Ну, наконец-то!
Можно было подумать, что меня посылали добывать пищу и пока я ходил, половина ожидающих моего возвращения умерли с голода.
— Ты почему столько времени молчал? — спросил он, пожимая мою ладонь.
— Что-нибудь случилось? — в свою очередь спросил я.
— Зденка Божкова послала третий факс. На восемнадцатое августа назначена презентация твоей книги, а мы не знаем, где ты. Ты собираешься ехать в Прагу?
— Собираюсь. И не один.
Василий Федорович отпустил мою руку и скосил глаза. Несколько мгновений он, не скрывая удивления, молча и сосредоточенно рассматривал меня, потом спросил:
— Что значит не один?
— С девушкой, — сказал я.
— С девушкой? — переспросил Василий Федорович и показал рукой на стул около своего стола. Я сел. — Я сейчас сделаю кофе. Это еще тот, что приносил ты.
Он включил плитку, налил в турку воды из графина, прошелся по кабинету, сел в кресло. Поднял на меня глаза, словно ожидая ответа, потом спросил:
— Загранпаспорт получил?
Я похлопал ладонью по внутреннему карману пиджака, где лежали заграничные паспорта — мой и Машин.
Василий Федорович встал, открыл дверку шкафа, достал кофе. Насыпал чайной ложкой кофе в турку. Подождал пока начала подниматься коричневая пена, снял турку с плитки, поставил ее на журнальный столик. Мне показалось, что все это он делает преднамеренно медленно.
— Ну и что же это за девушка, с которой ты собираешься лететь? — спросил он, протягивая мне чашку.
— Серьезная девушка, — сказал я. — Самая красивая в мире.
— Некрасивых девушек не бывает, — заметил Василий Федорович. — Некрасивыми становятся только жены.
Он снова посмотрел на меня и сказал, саркастически усмехнувшись:
— Может быть напишешь хороший роман. У писателя постоянно должны быть приключения.
— Директор издательства тоже полетит в Прагу? — спросил я, не обратив внимания на его усмешку.
— Полетит, но позже. — Василий Федорович отхлебнул глоток кофе. — Он ведь бизнесмен. Книга, как таковая, его мало интересует. Для него главное — финансовая выгода от книгоиздания. Сейчас утрясаются кое-какие детали договора между нашим и чешским издательствами. Когда все будет готово, директор подпишет в Праге договор. Он хочет наладить не разовое, а долговременное сотрудничество. Насколько я знаю, чехи тоже хотят этого.
Мне стало немного не по себе. Я никогда не был на заграничных представительских мероприятиях, никто не учил меня деловому этикету. С директором было бы легче. Все внимание чешской стороны сосредоточилось бы на нем, я бы остался в тени. Теперь придется отдуваться за целую державу.
— Не переживай, — сказал Василий Федорович, угадав мои мысли. — Больших глупостей не наделаешь, а маленькие простятся. Тем более, с тобой едет дама. С ней будет легче. Я сейчас скажу секретарше, чтобы отправила факс в Прагу. Тебе же нужно заказать двухместный номер. Зайди после обеда или позвони. Я думаю, ответ уже будет. Тогда и пойдешь покупать билеты.
— У вас нет знакомых в Большом театре? — спросил я.
Василий Федорович посмотрел на меня, как психиатр на неожиданно появившегося в палате нового больного. Потом спросил:
— Зачем тебе знакомые в Большом театре?
— Хочу знать, что у них идет завтра, — ответил я.
— «Жизель», — сказал Василий Федорович. — Я видел афишу, когда ехал на работу.
— Спасибо, — произнес я. — Я уже сто лет не был на балете.
…В Большой театр любители искусства ходят, как в храм. Там каждая ступенька, каждая дощечка паркета для них священны. Мы прогулялись взад-вперед по фойе, при этом Маша все время держала меня под руку. Можно было подумать, что мы здесь не зрители, как и все остальные, а их царские величества, шагнувшие из распахнутых дверей в зал, где высшая знать дожидалась нашего появления. Я нарочно замедлял шаг, когда в ее поле зрения попадала очередная особа, потому что окинув Машу взглядом и по достоинству оценив ее платье, дамы переключали внимание на меня. Я никогда не ощущал на себе столько женских взглядов и мне казалось, что от этого у меня даже выпячивается грудь. Наконец, прозвенел звонок и мы заняли свои места в шестом ряду партера.
Прозвучала увертюра, занавес раздвинулся и на сцене началось волшебство. Я всегда считал балерин особыми существами, отличающимися от обычных людей тем, что движениями тела они могут выразить и музыку, и человеческие чувства. Это особый дар, дающийся очень немногим. Хороших балерин во всем мире можно пересчитать по пальцам.
Партию Жизели танцевала молодая балерина, приглашенная на этот спектакль из Перми. Она была великолепна. Маша следила за каждым ее движением, сопереживала тому, что происходило на сцене, иногда вытягивая шею и чуть приподнимаясь с бархатного кресла, чтобы лучше увидеть действие. В Большом все располагает к высоким чувствам. И музыка, и действие на сцене, и позолота великолепных лож, и даже обитые темно-бордовым бархатом кресла.
Когда спектакль закончился и зрители начали вставать со своих мест, Маша взяла меня под руку, прижалась лицом к моему плечу и тихо сказала:
— Спасибо тебе за это чудо…
Мы вышли из театра. После прекрасной музыки улица оглушила шумом. По Охотному ряду мчались бесконечные стада машин, непрерывно пытаясь обогнать друг друга. Тротуары были полны народа.
— Мне что-то не хочется домой, — сказала Маша, снова прижимаясь ко мне. — Давай пройдемся по Тверской?
Мы прошли мимо здания Государственной Думы, через площадь, от которой возвышались величественные стены и башни Кремля, завернули за угол и направились вверх по Тверской. Около памятника Юрию Долгорукому остановились.
— Может зайдем перекусим? — предложил я, кивнув на вывеску ресторана «Арагви».
— Я не люблю грузин, — сказала Маша. — У них похотливые взгляды.
— Ну тогда пойдем в «Центральный»? — По другую сторону от памятника светилась еще одна вывеска.
— Пойдем, — как-то безучастно согласилась Маша.
Несмотря на вечер, большой ресторанный зал был наполовину пустым. Мы сели за столик у окна. К нам тут же подскочил официант и протянул меню. Маша предупреждающе подняла ладонь, давая понять, что не хочет читать и сказала:
— Мне только мороженое и чашку кофе.
— Мне то же самое и фужер красного вина, — попросил я.
— Мы подаем только бутылками, в фужеры не разливаем, — сухо ответил официант, которому явно не понравился наш маленький заказ.
— Ну тогда бутылку, — сказал я. Официант молча кивнул.
Вскоре он принес вино и два фужера. Потом поставил перед нами мороженое. Маша отпила глоток вина, отодвинула фужер и тихо произнесла:
— Я так боюсь выглядеть в Праге белой вороной.
— Ты не будешь выглядеть белой вороной, — сказал я.
— Почему? — Она недоверчиво посмотрела на меня.
— Потому что ты всегда ведешь себя естественно. Это самое нормальное состояние человека.
— И все равно я трушу. Я даже не знаю, что мне надеть на твою презентацию.
— В этом платье ты будешь выглядеть принцессой. — Ее длинное, чуть не до пят, серебристое платье из легкой, почти воздушной ткани, было чудесным. На груди оно собиралось в складку, как у древних гречанок, сзади был глубокий треугольный вырез. Я только теперь понял, как угадал со своей покупкой.
— Нет, я серьезно.
— И я серьезно, — сказал я, стараясь придать своим словам как можно большую убедительность. — В этом платье на любом приеме ты будешь великолепной.
— А как я выглядела в театре?
Я чуть не упал со стула от ее слов. Устроить такую кутерьму из-за театра, целый день проторчать в ванне, а потом в парикмахерской и все только потому, чтобы посмотреть, как она выглядит в своем платье по сравнению с другими в театральном обществе. Маша почувствовала, что я закипаю и торопливо сказала:
— Балет был великолепный. Я просто в восхищении от Жизели. Но я же должна думать о нашем с тобой престиже. Мне нужно было знать, как я выгляжу.
Я залпом выпил свое вино, рассчитался с официантом и мы вышли из ресторана. Вечер был удивительно теплым. Желтый свет фонарей заливал тротуар. Верхушки деревьев чуть раскачивались от легкого ветерка, их тени скользили по асфальту, мы постоянно наступали на них и нам казалось, что тени стоят на месте, а качаемся мы.
Потом мы прошли вниз по Тверской, по подземному переходу вышли к гостинице «Москва», взяли такси и поехали на Шоссе Энтузиастов. Дома нас ждала Машина подруга Ольга. Мне показалось, что она стояла за дверью своей комнаты и определяла по слуху, когда мы выйдем из лифта. Маша еще рылась в своей сумочке, ища ключ, а Ольга тихо, словно боялась, что ее услышат посторонние, спросила:
— Вы когда улетаете?
— Завтра, — сказала Маша. — А что?
— Открывай дверь, там поговорим.
Мы прошли в комнату. Ольга плотно закрыла за собой дверь и сказала, глядя на Машу:
— Ко мне брат приехал… С другом… Можно им пожить у тебя, пока вас не будет?
Я сразу вспомнил брата и его друга, их кровавую драку с чеченцами. Симпатичные ребята, но, наверняка, опять ввязались в какие-то приключения. Мне не хотелось сейчас расспрашивать об этом. Ольга ждала ответа, а Маша смотрела на меня и молчала.
— А сейчас они где? — спросил я.
— У меня, — сказала Ольга. — Они даже не будут выходить из комнаты, когда перейдут к вам.
— Что ты скажешь? — спросила Маша, все так же глядя на меня.
— А что тут говорить? — пожал я плечами. — Надо выручать.
— Когда будем уезжать, я занесу тебе ключ, — сказала Маша Ольге и, опершись плечом о стену, начала снимать с ноги туфлю.
Ольга вышла. Я закрыл за ней дверь и подошел к Маше.
— Они же нашли этого Казбека и подложили ему в машину бомбу, — сказала она.
— Ну и что? — спросил я.
— Машина взорвалась. Казбека и трех его друзей разнесло в клочья. Теперь чеченцы охотятся за ребятами.
— И конец этой охоте наступит тогда, когда на земле не останется ни одного чеченца или ни одного русского, — заметил я.
— Ты не знаешь, что за люди чеченцы, — сказала Маша. — Если бы рассказать правду о том, что они делают у себя с русскими, Чечни бы уже не было.
Мы разделись и легли спать. Маша положила руку мне на грудь, осторожно провела по ней пальцами и сказала:
— А на Кавказе красиво. Помнишь, как Лев Толстой постоянно восклицал в своих «Казаках»: «А горы! Горы!». Я специально прочитала эту книгу перед тем, как поехала в Чечню.
— Зачем ты туда поехала? — спросил я.
— Чтобы убежать от себя. Я не могла оставаться там, где жила.
— Почему? — Я повернулся лицом к Маше и, привстав на локте, посмотрел на нее. Ее волосы рассыпались по подушке, на бледном лице четко вырисовывались большие темные глаза и полоска губ.
— После того, как разбился Алеша, я не могла оставаться в Забайкалье. Из части как раз направляли в Чечню вспомогательный батальон. Меня взяли медсестрой.
Она впервые назвала имя своего мужа. Но я не ревновал ее, потому что знал: к мертвым не ревнуют. О них говорят или хорошо, или ничего.
— Ты и сейчас его любишь? — спросил я.
— Мне кажется, кроме тебя у меня никогда никого не было.
Она снова вздохнула и, закрыв глаза, замолчала. Я обнял ее. Она положила голову мне на плечо. Мне показалось, что она вздрагивает. Я не знал, что это — тихий плач или прерывистое дыхание. Я прижал ее к себе и поцеловал в голову.
В эту ночь я долго не мог заснуть. Не от каких-то глубоких или тяжелых раздумий. В голове не было ни светлых, ни тревожных мыслей, но сон не шел. Так бывает, когда перенапрягаются нервы. И еще мне казалось, что за все это время Маша не сказала мне чего-то, самого главного…
Проснулись мы почти одновременно, когда рассвет начал едва заниматься над Москвой. Было непривычно тихо. Лишь с Шоссе Энтузиастов иногда доносился похожий на реактивный звук надсадный гул редких, проносящихся с бешеной скоростью машин. Мы выпили по чашке кофе, переоделись в дорожную одежду, я, на всякий случай, проверил наличие паспортов и авиабилетов. Перед тем, как выйти из квартиры, мы присели на стулья и посидели молча несколько мгновений.
Закрыв дверь, Маша отнесла ключ Ольге. В лифте она сказала:
— Ты знаешь, сколько их там?
— Сколько? — спросил я.
— Четверо. Ольгин брат и с ним еще трое парней.
— Ну и что это значит? — не понял я.
— То, что у них в Москве крупное дело, — сказала Маша. — Они разыскивают чеченцев, которые убивали русских.
Я понял, что Машина квартира нужна им как временная база. Из-за этого мы с ней могли влипнуть в неприятную историю. Но меня тут же отрезвила простая мысль. Мы передали квартиру на хранение Ольге. За все, что в ней произойдет, теперь отвечает только она.
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Когда стюардесса объявила, что самолет пошел на посадку в пражском аэропорту Рузине, Маша прильнула к иллюминатору, чтобы лучше рассмотреть пейзаж незнакомой страны. Но самолет из солнечного пространства погрузился в облака и за стеклом проплывала лишь белая вязкая мгла. Несколько раз нас встряхивало и некоторые из пассажиров, расширив глаза, нервно хватались за ручки кресел. Но вот мгла поредела и внизу мелькнули желтеющие короткой стерней убранные поля, асфальтовые дороги и маленькие деревеньки с красными черепичными крышами домов.
Самолет пошел над самой землей, коснулся колесами бетонной полосы, по краю которой засверкали огни сигнальных фонарей, затормозил так, что нас по инерции стало прижимать к передним креслам. За окнами шел дождь, бетонное поле аэродрома блестело от влаги. Шагнув на трап, внизу которого стояла девушка в незнакомой нам темно-синей униформе, мы огляделись. На пражском аэродроме все выглядело так же, как и у нас. Даже длинное серое двухэтажное здание аэропорта походило на наши. Отличие состояло лишь в том, что на кабинах всех аэродромовских машин вместо привычных «Аэрофлота» или «Сибирь» были нарисованы три буквы CSA. Сырой, набухший от дождя воздух был пропитан запахом керосина.
Мы не сдавали вещи в багаж, все, что взяли с собой, вошло в две небольших сумки. Маша расстегнула свою сумку, достала зонт, раскрыла его над головой. Под мелким дождем мы прошли к зданию аэропорта, где сразу оказались в зале паспортного, а затем таможенного контроля. Миновав их, через узкие двери вышли в зал для прилетающих и улетающих пассажиров. У самого входа в него, выстроившись в две шеренги, стояли встречающие. У многих из них в руках были таблички с фамилиями или названиями фирм. Маша окинула взглядом встречающих и сказала:
— Это тебя.
Впереди стояла девушка с белым листком бумаги, на котором крупными печатными буквами было выведено: «БАУЛИН». Мы остановились перед ней.
— Пан Баулин? — спросила девушка, обнажая в официальной, но приятной улыбке красивые ровные зубы. От меня не ускользнуло, что Маша быстрым взглядом окинула ее с ног до головы.
— Да, — сказал я. — А это моя пани. Ее зовут Маша.
Маша улыбнулась казенной настороженной улыбкой.
— Меня зовут Яна, — сказала девушка. — Мне поручено вас встретить. Как вы долетели?
— Спасибо, хорошо, — ответил я.
— У нас небольшой дождь, но вообще обещают хорошую погоду, — сказала Яна.
Она говорила по-русски с небольшим, приятным акцентом. Мы проследовали вслед за ней через зал, вышли на улицу, под дождем прошли к автомобильной стоянке, где нас ждала машина. Шофер положил наши сумки в багажник, мы с Машей сели на заднее сиденье, Яна — на переднее.
— Вы когда-нибудь были в Праге? — спросила Яна, повернувшись к нам.
— Нет, — ответил я.
— Вам у нас понравится, — сказала она. — Прага красивый город.
Машина выехала на трассу, по обе стороны которой росли фруктовые деревья. За ними виднелись убранные поля. Меня удивило, что ни на одном из них не было видно ни одной копны соломы. Яна снова повернулась к нам и сказала:
— Я хочу поведать вам о программе.
Я насторожился, услышав редко употребляемое ныне в русском языке слово «поведать». У нас оно означает рассказать какую-то историю. Яна использовала его в типично чешском смысле, где его можно перевести, как сообщить, проинформировать. Мне в голову сразу пришла большая близость наших языков.
— Сегодня у вас день на адаптацию, — сказала Яна. — Я вас устрою в отеле и можете погулять по Праге. Отель в самом центре города, в старой его части. Завтра в двенадцать часов презентация в издательстве. Послезавтра вы поедете в Южную Чехию на старую мельницу. По-чешски называется: «Млинек». Там будет вечер отдыха. Переночуете, а на следующий день вечером возвратитесь в Прагу. Если захотите остаться в Праге на два-три дня, сообщите об этом. Мы зарезервируем отель.
Машина въехала на окраину чешской столицы. Серые одно- и двухэтажные дома под черепичными крышами были похожи один на другой. Машина долго шла вдоль них, проехала по небольшой круглой площади, потом по неширокой улице с несколькими изгибами, нырнула в тоннель, освещенный голубоватыми неоновыми лампами, и выскочила на одетую в гранит набережную красивой реки со множеством мостов. На одном из них с каждой стороны стояли высокие колонны с крылатыми ангелами наверху.
— Отель прямо за этим мостом, — сказала Яна.
— Как называется эта река? — спросила молчавшая всю дорогу Маша.
— Влтава, — ответила Яна. — Красивая, правда?
— Да, — сказала Маша.
В отеле Яна отдала наши паспорта портье, вручила нам ключ от номера и конверт с деньгами.
— Это аванс в счет гонорара, — сказала она. — Остальное получите завтра. Отдыхайте.
Мы поднялись в номер, окно которого выходило на Влтаву. Поставили сумки на пол, сели каждый на свою кровать и я ощутил в душе странную пустоту. Я впервые почувствовал себя абсолютно одиноким и беззащитным, как переползающая через дорогу улитка перед колесами автомобиля. Так далеко от дома я еще не забирался. Маша привстала с кровати и выглянула в окно. На противоположном высоком берегу Влтавы виднелся величественный храм готической архитектуры.
— Что это? — спросила она, указывая на храм рукой.
— Пражский Град, — ответил я. — Можно сказать, их кремль.
— Откуда ты знаешь? — удивилась она.
— Перед тем, как отправиться сюда, я почитал историю Чехословакии и полистал кое-какие туристические проспекты. Что будем сейчас делать?
— Смотреть город. Что же еще? — Она подошла к окну и стала рассматривать набережную.
Я достал из кармана конверт, вытащил из него деньги. В нем было пятьдесят купюр по сто крон каждая. Маша подошла ко мне, взяла одну купюру, повертела ее перед глазами, внимательно посмотрела на свет. Потом сказала:
— Я видела старинные русские деньги с портретами Петра и Екатерины. Они красивее.
— С красивыми деньгами жалко расставаться, — ответил я.
Она вернула мне купюру и спросила как-то нехотя:
— Уже переодеваться?
Я подошел к окну. Небо над Влтавой посветлело, в облаках появились разрывы, сквозь которые проглядывали похожие на мозаику кусочки голубизны. Пражский град при смене освещения выглядел еще красивее и величественнее. Крылья ангелов, стоящих на мосту через Влтаву, светились позолотой.
Мы спустились в лифте на первый этаж, я подошел к портье и отдал ключ от номера. Носить его с собой было невозможно.
К ключу был приделан похожий на гирю деревянный набалдашник с обозначением номера комнаты. Очевидно это делалось для того, чтобы постояльцы не забирали ключи с собой. Портье подал мне наши паспорта и карточки гостя.
— Скажите, — обратился я к нему по-русски, — у вас нет карты Праги?
— Мапы? — портье посмотрел на меня, пытаясь понять, чего я хочу.
— Да, да, мапы, — кивнул я.
Он сунул руку под стойку и достал карту. Я развернул ее и попросил показать, где находится наш отель. Слегка прищурившись, портье на несколько мгновений склонился над картой и ткнул пальцем: «Тади!» Я попросил у него разрешения взять карту с собой.
— Двадцать крон, пане, — сказал портье, протягивая мне карту.
Я рассчитался и мы вышли из отеля. Брусчатка тротуара еще мокро блестела, но дождь прекратился. Было тепло, улица казалась чистой, словно ее специально умыли к нашему приезду. Мы сошли с крыльца на тротуар, прошли до соседнего здания, на стене которого висела табличка с названием улицы. «Парижская», — прочитал я вслух.
— Давай прогуляемся по кусочку Парижа, — предложила Маша, показывая взглядом в глубину улицы.
Мы пошли дальше по тротуару. Улица была красивой. Каждое здание имело свою архитектуру, на первых этажах размещались магазины с богатыми витринами. Создавалось впечатление, что мы идем вдоль одной бесконечной витрины. Я не был в Париже, но мне почему-то представилось, что он выглядит так, как эта улица. Я останавливал Машу у каждой витрины, заставлял разглядывать выложенный на ней товар. За стеклом витрин в аккуратных корзиночках лежали фрукты и овощи, сверкал переливающимися гранями хрусталь, висела одежда, стояли футлярчики с драгоценностями, коробочки с духами. Некоторые витрины были сплошь заставлены бутылками с вином.
— У меня такое впечатление, что мы идем по музею, — сказала Маша.
— Хорошо, если бы в конце экспозиции оказалась харчевня, — заметил я.
Она посмотрела на меня, но ничего не ответила. Улица оказалась короткой. Она выходила на площадь, окруженную старинными зданиями, в том числе величественным храмом с двумя высокими остроконечными башнями. В углу площади стоял огромный, позеленевший от времени бронзовый памятник. Высокий человек в мантии презрительно смотрел на суетившихся около его ног людишек.
— Ян Гус, — сказал я Маше. Памятник был хорошо знаком мне по многим фотографиям.
Мы подошли к нему, обошли кругом. У подножия памятника росло несколько кустиков можжевельника. Яркая живая зелень резко контрастировала с вечным, но мертвым камнем подножия. «Точно так же, как пытливая мысль с вечными истинами», — подумал я.
— Давай постоим немного, — попросила Маша.
— Тебе здесь нравится? — спросил я, увидев, как Маша, прищурившись, смотрит на памятник.
Она торопливо повернулась ко мне и сказала:
— Хочу запомнить. Ведь второй раз побывать в Праге наверняка не удастся.
Несколько минут мы стояли молча. Потом присели на ступеньку у подножия памятника, я развернул карту Праги, чтобы изучить название хотя бы нескольких близлежащих улиц и определить дальнейший маршрут. Выбрал улицу Целетну. Она оказалась настолько узкой, что на ней могли разъехаться разве что два всадника. Сейчас по улице передвигались только пешеходы. Целетна тоже оказалась короткой и тоже походила на сплошную витрину магазина. Маша иногда останавливалась как будто только для того, чтобы прочитать название. Но мне стало казаться, что она устала.
— Что такое «У златего елена»? — спрашивала она.
— У золотого оленя, — отвечал я.
— Я так и подумала. А «У червенего орла»?
— У красного орла.
— Это рестораны?
— Да, — отвечал я, прочитав вывески. — Может зайдем перекусим? Я уже проголодался.
— Давай еще немного прогуляемся? — неожиданно попросила Маша. — Я как будто брожу среди людей, которые жили полтысячи лет назад…
Улица Целетна заканчивалась необычной высокой башней, сложенной из почерневшего камня. Под башней был специальный проход для конников, который теперь служил пешеходам. Я достал карту и прочитал: «Прашна брана», что в переводе означало пороховая башня. И тут же вспомнил историю, сочиненную Бог знает когда одним остряком и рассказанную в каком-то путеводителе.
Башня была построена в пятнадцатом веке. Архитектор, проектировавший ее, якобы сказал: «Как только под башней пройдет девушка, которой исполнилось восемнадцать лет, и она все еще девушка, башня рухнет». Когда мы подошли к башне, я рассказал Маше о предостережении архитектора.
— Ну и что? — спросила она.
— Как видишь, стоит пятьсот лет и еще не рухнула, — ответил я.
Маша посмотрела на верхушку башни, пожала плечами и шагнула под ее широкий проем, по которому шли люди. Мы оказались на улице, сплошь заставленной столиками, огороженными низкими барьерчиками. Над каждым столиком был натянут зонт. За некоторыми из них люди потягивали пепси-колу или пиво. По внешнему виду это были туристы. Пражане за такими столиками сидеть не будут, у них на это наверняка нет времени. Мы прошли вдоль столиков и вышли к основанию узкой и длинной прямоугольной площади, заканчивающейся монументальным зданием с колоннами, перед которым на высоком постаменте замер позеленевший от времени бронзовый всадник.
— Все, дальше не иду, — сказал я. — У меня нет сил. — Я действительно устал, а у Маши словно появилось второе дыхание.
— Ну давай пройдем хотя бы вон до того здания. — Она показала рукой на серое здание с правой стороны площади.
— Хорошо, — сказал я. — Но дальше — ни шагу.
Площадь была вымощена брусчаткой, как и улица, по которой мы шли перед этим. У серого здания с низким длинным балконом на третьем этаже мы остановились. Над одним из входов в здание висела вывеска: «Nakladatelstvi Svobodne slovo».
— Вот здесь нам надо быть завтра в двенадцать часов, — сказал я. — Это то самое издательство, благодаря которому мы оказались в Праге.
— Ну вот видишь, если бы мы не дошли досюда, не знали бы, где оно находится, — улыбнувшись, сказала Маша.
— Ты у меня умница, — похвалил я. — Теперь скажи, где нам пообедать. Ты знаешь, сколько сейчас времени? — Я постучал пальцем по циферблату часов. — Уже четыре часа.
— Это в Москве, — сказала Маша. — В Праге только два.
— Нет, в Москве уже шесть. Я еще в самолете перевел свои часы на среднеевропейское время.
Маша с удивлением посмотрела на меня и пожала плечами.
Мы вернулись по краю площади назад, миновали какой-то переулок и я увидел над тротуаром надпись: «Ресторан у двух кошек». Рядом с надписью были нарисованы две черные кошачьи морды с желтыми горящими глазами.
— Вот сюда и зайдем, — сказал я. — Посмотрим, чем кормят порядочных людей пражские кошки.
Ресторан был небольшим и таким старинным, что, если бы в каком-то его углу раздался лязг рыцарских доспехов, я бы не удивился. Все выглядело в нем основательно: и прочные дубовые столы, и широкие лавки вместо стульев. Под потолком висели черные, кованые из железа люстры, потемневшие от многовекового пламени свечей. Сейчас к их верхнему краю были прикреплены круглые матовые светильники. К нам подошел официант — высокий стройный парень в черной жилетке, в обеих руках которого было не менее дюжины кружек пива. Он поставил их на стоящую рядом тумбочку, положил передо мной и Машей по картонному кружку, на которых было отпечатано название ресторана, поставил на них по кружке пива, положил на стол узкий, похожий на блокнотный листок чистой бумаги, чиркнул на нем ручкой две палочки и, ни слова не говоря, пошел дальше.
— Потрясающий ритуал, — сказала Маша, молча наблюдавшая всю эту сцену.
Я отхлебнул глоток пива и, не удержавшись, опорожнил кружку почти наполовину. Такого прохладного вкусного напитка мне еще не приходилось пробовать. Маша посмотрела на свою запотевшую кружку и тоже отпила глоток. К нам подошла официантка и подала меню.
— Нам все равно не выбрать, — сказал я, глядя на нее. — Мы не знаем названия чешских блюд.
Она пожала плечами и продолжала стоять около стола, не зная, как помочь нам. Я понял, что официантка не понимает по-русски. Мучительно напрягая память, я произнес по-чешски:
— Chtely bychom dobre ceske jidlo. Co by jste doporucila?
— Veprove s knedlikem a zeli.
— Dobre, — сказал я. — A jeste neco na predkrim.
— Ano, — кивнула головой официантка[239].
— Ты знаешь, Иван, — сказала Маша, подождав, пока та отойдет от стола. — По сравнению с тобой я кажусь себе такой маленькой и беспомощной. Представь себе, что бы я делала, окажись здесь одна.
— Мужчина без женщины тоже становится беспомощным, — заметил я. — Одиночество противоестественно. Бог создал женщину для мужчины, а мужчину для женщины.
Официантка принесла две тарелки, на которых лежало по два куска хлеба, намазанных толстым слоем похожей на кабачковую икру массой.
— Что это? — спросил я.
— Dyabelske toasty, — ответила официантка.
«Дьявольские бутерброды». - перевел я и взял в руки нож и вилку, чтобы попробовать незнакомое блюдо. Масса, которой намазали хлеб, состояла из мяса, паприки, помидоров и еще Бог знает каких овощей и приправ и была, хотя и жгуче острой, но вкусной. Такие бутерброды, по всей вероятности, подаются только с пивом. Маша рассеянно осматривала ресторан. Задержавшись взглядом на люстре, сказала:
— А здесь уютно. — Помолчала немного и добавила: — Хотя и необычно.
В углу сидела шумная компания парней. Они непрерывно спорили, стараясь перекричать друг друга. Официант в жилетке постоянно носил им пиво.
— Такие громогласные… — заметила Маша.
— Это не чехи, — сказал я, прислушавшись. — Это немцы.
Официантка поставила перед нами две тарелки со свининой, кнедликами и капустой. И это блюдо оказалось необычным, его тоже надо было запивать пивом. Маша ела с большой неохотой.
— Ты не смотри на меня, мне что-то не хочется, — сказала Маша, заметив, что я обратил внимание на то, как неторопливо она ковыряется вилкой в своей тарелке.
Я отодвинул тарелку:
— Мне тоже не хочется.
Маша снисходительно улыбнулась:
— Ну немного. Ради тебя.
— Ты боишься потолстеть? — спросил я.
— Ну что ты, — засмеявшись, ответила она. — Мне это не грозит.
Немцы перестали спорить и начали петь. Положив руки на плечи друг другу, они раскачивались в такт музыке. При этом один из них пристукивал по столу пустой кружкой. Немцы не мешали нам. Когда к нам снова подошла официантка, то спросила:
— Prejete jeste neco?
— Trochu stesti, — сказал я.
— To vam muze dat jenom pan Buh*. — Она забрала со стола пустые тарелки.
Я рассчитался и мы вышли на улицу. Прошли по каким-то переулкам и снова оказались у памятника Яну Гусу. Около него играли музыканты, окруженные небольшой группой людей. Мы постояли немного, слушая музыку. День клонился к закату, зажглись фонари вдоль тротуаров и небо над площадью казалось желтоватым от их света. Маша взяла меня под руку и потянула в сторону.
— Я устала, — созналась она, прислонившись щекой к моему плечу.
Я молча обнял ее, мы еще раз оглянулись на музыкантов и пошли в отель. Портье, не спрашивая, протянул нам ключ от номера. Когда Маша посмотрела на него, он улыбнулся. По всей видимости, она понравилась ему.
Зайдя в номер, Маша сразу направилась в ванную. Чтобы предупредить мой вопрос, сказала:
— Приму душ и сразу лягу спать. Столько впечатлений за один день не так-то просто вынести.
Она вышла из ванной в ночной рубашке, разобрала постель и легла на кровать. Я лег рядом с ней. Ночью я проснулся от тревожного чувства. Мне казалось, что я заблудился в джунглях и никак не могу выбраться из них. Надо было крикнуть, чтобы позвать на помощь, но у меня неожиданно отказал голос. Усилием воли я заставил себя открыть глаза. Пошарил рукой по кровати рядом с собой. Маши не было. Она стояла у окна босиком и в ночной рубашке. Ее силуэт хорошо был виден на фоне света фонарей, пробивающегося с улицы. Она сосредоточенно смотрела на противоположный берег Влтавы, на котором четко вырисовывались очертания Пражского Града, освещенного прожекторами. Он походил на тень, которую художники рисуют на чистом листе бумаги. Главной доминантой Града был храм Святого Вита с остроконечными готическими башнями, уходящими в небо. Создавалось впечатление, что храм поднялся над берегом и парит между землей и звездами.
— Маша, — шепотом произнес я.
Она никак не среагировала на мой зов. Я снова произнес ее имя. Она оглянулась и сказала:
— Ты не спишь?
Мне показалось, что, глядя на храм, она читала про себя молитву. Таким тихим и умиротворенным был ее шепот.
— Мы обязательно побываем там, — сказал я.
— Я так благодарна тебе за эту поездку, — произнесла Маша, все так же стоя ко мне спиной и глядя через окно на Пражский Град.
— А я тебе.
— Мне-то за что?
— Ты представляешь, сколько бы я потерял, если бы тебя не было здесь? Я бы не видел потрясающего силуэта женщины на фоне ночного окна. Не видел ее бледного лица, обращенного к парящему над городом храму. Я бы не узнал таинства, которое соединяет жизнь и вечность.
— Ты всегда пытаешься найти во всем смысл, — сказала Маша.
Я подошел к ней и обнял за талию. Она повернула ко мне лицо, на котором выделялись большие темные глаза, и прошептала:
— У меня такое ощущение, будто все это не со мной…
Свет фонарей падал на Влтаву. Вода казалась темной и тяжелой и походила на пропасть, над которой возвышался храм. Прижав Машу к себе, я положил голову ей на плечо и мы молча смотрели на противоположный высокий берег, как будто ждали, когда над храмом появятся ангелы. Но ангелы не появились.
Я поцеловал ее в голову и пошел спать, а Маша сказала, что постоит еще немного, чтобы запомнить красоту. Я не слышал, когда она легла в постель.
Утром мы спустились в ресторан позавтракать. Оказалось, что завтрак входит в стоимость гостиничного номера. Я заказал пражские сосиски и по чашке кофе. Маша почти не притронулась к еде, у нее не было аппетита.
Едва поднялись в свой номер, как раздался телефонный звонок. Звонила Зденка Божкова. После дежурного вопроса о том, как спалось на берегу Влтавы, она сказала, что в половине двенадцатого за нами зайдет Яна и проводит до издательства. Идти придется пешком, потому что путь лежит через пешеходную зону и проезд машинам там запрещен. Я ответил, что услуги Яны нам не нужны, пусть побережет свои ноги. Мы вчера уже гуляли по центру Праги и знаем, где находится издательство. Я не боялся оказаться невежливым. Мне хотелось побыть вдвоем с Машей.
В половине двенадцатого мы вышли из гостиницы и без пяти двенадцать были у дверей издательства. В представительском зале собралось человек пятьдесят. Зденка Божкова, увидев меня, первой шагнула навстречу. Мы поздоровались за руку, я представил ей Машу. Она коротким цепким взглядом окинула ее с ног до головы и сказала:
— Pekna holka. Mas vyborni vkus, Ivane.
— Dekuji.
— Rusky holky jsou krasny. — Она еще раз оглядела Машу.
— Mezi cesky take neni malo krasnych, — сказал я.
— Jsme slovane. Proto mnozi nas nemaji rady*.
Маша стояла, слушая нас, и переводила взгляд с меня на Зденку. Она не понимала, что разговор шел о ней. Зденка взяла ее под руку и подвела к мужчине средних лет, немного грузному, одетому в дорогой темный костюм.
— Йозеф Поспишил, директор нашего издательства, — произнесла Зденка и, кивнув на меня, сказала: — Иван Баулин.
Мы с директором пожали друг другу руки. На небольшом столе недалеко от Поспишила лежали три стопки книг в ярких переплетах. Я сразу увидел свою фамилию на обложке одной из них. Первым желанием было взять книгу в руки и развернуть, вдохнуть столь приятный для писателя запах свежей типографской краски. Но я понимал, что это неудобно. Надо было ждать, когда книгу вручат, как того требовал протокол. Для этого меня и пригласили в Прагу.
Йозеф Поспишил попросил минуту внимания и произнес речь. Она сводилась к тому, что огромный книжный рынок восточноевропейских стран, который еще недавно был, по сути дела, общим, перестал существовать. Но народы этих государств и сейчас остаются самой читающей публикой в мире. Ситуация требует возрождения книжного рынка. Издательство «Свободное слово» сделало первый шаг к этому.
— Мы с удовольствием представляем вам трех авторов, чьи книги вышли у нас, — сказал Йозеф Поспишил. — Это польский писатель Марек Томашевский, венгерский Ласло Фаркаш и русский Иван Баулин. Я полагаю, что это только начало крупного проекта, который намерены совместно осуществить издательства четырех стран. Сейчас в России, Польше и Венгрии готовятся к изданию книги чешских авторов.
На этом речь Поспишила закончилась. Телевизионщики засняли кадры для теленовостей, затем журналисты начали задавать вопросы директору издательства и нам. Больше всего внимания почему-то досталось поляку. Я не читал его книгу, может быть, она была интереснее остальных, может, были какие-то иные причины. Ведь после распада восточноевропейского блока государств Польша и Чехия сохранили между собой особые отношения. Президенты обеих стран вышли из диссидентов.
Марек Томашевский был тощим человеком немного выше среднего роста с гладко зачесанными назад темными волосами, большими выпуклыми глазами и тонкой полоской рта. Комплекцией он походил на меня, только волосы у нас были разного цвета и мое русское лицо казалось круглее. На нем был великолепный серый костюм, который выглядел немного свободным, хороший галстук и начищенные до блеска ботинки. На вид поляку было чуть больше сорока и мне казалось, что он любуется собой и тем вниманием, которое ему оказано.
Ласло Фаркаш выглядел старше. Он был чуть ниже ростом и намного плотнее поляка. Глядя на них, я невольно окинул взглядом свой костюм и начищенные тоже до блеска туфли и потрогал узел галстука, который немного жал шею.
После вопросов началась раздача автографов. Первую книгу я подарил Зденке, вторую — Маше. Она развернула ее, разгладила ладонью и сказала:
— Я хочу, чтобы ты связал свою надпись с нашей поездкой.
Я взял книгу и как можно аккуратнее вывел: «Любимой Маше на память о наших встречах с Прагой». Прочитав надпись, она удовлетворенно кивнула и закрыла книгу.
После раздачи автографов в соседнем зале состоялся небольшой банкет. Длинный стол посередине был заставлен блюдами с бутербродами и фруктами и высокими бутылками с вином. Йозеф Поспишил произнес тост за успех нашего общего дела и мы выпили. Марек Томашевский, попробовав вино, почмокал губами и начал разглядывать бутылку. На что Фаркаш заметил:
— Чехи умеют делать прекрасные вина. Особенно в моравских областях Зноймо и Годонин.
Фаркаш великолепно говорил по-чешски и я подумал, что теперь и мне придется выучить этот язык более основательно. Хотя бы для того, чтобы прочитать книги Фаркаша и Томашевского. Фаркаш приехал в Прагу с женой, довольно симпатичной брюнеткой, и я познакомил с ней Машу. Женщины пожали друг другу руки и обменялись улыбками. На этом их общение закончилось, потому что Маша не знала венгерского, а жена Фаркаша русского. Ни слова не понимали обе и по-чешски.
Банкет был рассчитан на час. После чего Зденка пригласила меня, Фаркаша и Томашевского в бухгалтерию, где мы получили гонорар за свои книги. Вместе с теми, что Яна вручила в аэропорту, в моем кармане оказалась приличная сумма.
— Ну что, кутнем? — подмигнув Томашевскому, сказал я.
— Сначала нам надо обменяться книгами, кутить будем потом, — по-деловому заметил Марек. Оказалось, что он неплохо знает русский.
На шесть часов директор издательства Поспишил заказал для нас ужин в ресторане «У Калиха». Это был самый известный ресторан Праги, описанный Ярославом Гашеком в «Похождениях бравого солдата Швейка». До ужина в ресторане оставалось еще более двух часов и мы решили провести это время в отеле.
— Я что-то устала, — сказала Маша. — У меня какая-то непонятная внутренняя слабость.
— Это от обилия впечатлений, — сказал я. — Всего за одни сутки мы переместились из одной жизни в совершенно другую.
Она подняла на меня глаза. Ее взгляд был грустным. Я предложил ей прилечь и отдохнуть. Она сняла платье, надела халат и легла, не расправляя постели. Вскоре она задремала.
Ресторан «У Калиха», или в переводе на русский «У Чаши», где любил проводить время незабвенный Швейк, больше походил на пивную. Квадратный зал с серыми, исписанными от руки стенами, был заставлен простыми деревянными потемневшими от времени столами и такими же стульями. Наша компания оказалась не очень большой. Издательство представляли Поспишил и Зденка Божкова, их гостей — мы с Машей, Ласло Фаркаш с женой и Марек Томашевский. Официант усадил нас за большой стол, нам тут же подали знаменитое чешское пиво и меню, в котором были перечислены десятки блюд. Поспишил предложил попробовать гуся с капустой. Все согласились. На аперетив выпили чешской можжевеловой водки «боровичка», оказавшейся довольно крепкой и терпко пахнущей хвоей. Маша даже закашлялась от этого швейковского напитка.
Я попытался прочитать надписи на стенах. Это давалось с трудом, потому что все они были выполнены разным, иногда плохо читаемым почерком. Но одно удалось установить точно: это были, в основном, высказывания Швейка. Говорят, Гашек подолгу сидел в этом ресторане, неторопливо потягивая пиво и исписывая по нескольку страниц. Возможно, в то время и рождались надписи на стенах. Поспишил прекрасно знал творчество Гашека и все время рассказывал нам эпизоды из его жизни. Зденка переводила Маше слова Поспишила на русский.
В зал вошли музыканты, одетые в форму солдат австрийской армии времен первой мировой войны. Их было двое. Один играл на аккордеоне, другой на басе. Зазвучали чешские народные мелодии. Марек, постоянно бросавший взгляды на Машу, пригласил ее танцевать. Она отказалась, причем сделала это весьма деликатно.
— Вы знаете, — сказала Маша, — я с таким наслаждением слушаю эти мелодии. Танцевать под них, это все время подлаживаться под такт. Сама мелодия уплывает. Позвольте мне сегодня остаться слушательницей.
При этом она незаметно глянула на меня, требуя поддержки. Слегка подвыпивший Марек сначала сжал тонкие губы, потом сказал:
— Хорошо, пани Маша. Я понимаю так, что завтра танцевать со мной вы не откажетесь.
— Какой настойчивый кавалер, — напряженно улыбнулась Маша.
— Я — поляк, — сказал Марек и, подняв кружку, отпил глоток пива.
Его настойчивость не понравилась мне, но, в общем, он вел себя довольно элегантно. Я только не понял, почему он приехал в Прагу один. Мог бы взять с собой если не жену, то хотя бы любовницу.
В отель мы вернулись ночью. В этот раз я спал, как убитый. Если бы под окном грохотали пушки, наверное, и они не смогли бы разбудить меня. Проснулся я оттого, что солнечные лучи упали на лицо. Маша лежала рядом и смотрела в потолок.
— Ты давно не спишь? — спросил я.
— Наверное, — ответила она.
Я повернулся к ней лицом.
— С тобой все в порядке? — спросил я.
— Да, — ответила Маша. Она все так же лежала на спине и смотрела в потолок. Потом спросила:
— Ты когда-нибудь напишешь, как мы с тобой были в Праге?
— Не знаю, — ответил я. — Я никогда не задумываю заранее. Тема приходит сама собой. Разве я мог когда-нибудь предположить, что встречу тебя?
— А правда, вот ведь как люди встречаются? Ты живешь в Сибири, я в Москве за три тысячи километров. И, несмотря на это, мы встретились.
— Так было угодно Господу Богу, — ответил я и добавил: — Зденка обещала заехать в четыре часа.
Маша поцеловала меня в щеку.
Млинек, куда нас привезли, оказался действительно похожим на древний замок. Как объяснил нам Поспишил, когда-то здесь располагалась водяная мельница. Потом необходимость в ней отпала и мельничный комплекс переделали под роскошный центр отдыха. Мукомольное помещение, где раньше стояли жернова, превратили в великолепный зал с колоннами, отделанный деревом. В одном его углу располагалось небольшое возвышение, на котором стояли дубовые столы со скамейками по бокам. Как я понял, за этими столами проходили трапезы. В противоположном углу этой же стороны зала располагался бар.
Снаружи вдоль всего здания проходил бетонный желоб с водой, в котором было установлено огромное деревянное колесо с лопастями. Когда-то оно приводило в действие жернова. Сейчас выполняло декоративную роль.
В соседнем здании располагались комнаты для гостей. Сразу за ним находился пруд.
Бывшая мельница была построена в узкой долине, по обе стороны которой поднимались покрытые лесом горы. Как нам сказала Зденка, по другую их сторону была Австрия. Маша пришла в восторг и от Млинка, и от его окрестностей. Мы прошли с ней по дамбе пруда, постояли у скалы, обрывисто спускающейся к самой воде, полюбовались на зеркальную гладь водоема. У самой его поверхности вдруг сыграла крупная рыба и по воде пошли большие расходящиеся круги. Потом раздался еще один всплеск и на воде появились новые круги. По всей видимости, это играли карпы.
— Словно дают представление специально для нас, — заметила Маша.
К ужину список гостей пополнился. К Млинку подъехали четыре легковые машины. На двух приехали два чешских писателя с женами, на остальных — деловые партнеры Поспишила, тоже с дамами.
За ужином было много вина и шуток. Разговор велся на чешском, из всех присутствующих его не понимали только Маша и жена Фаркаша. Но над Машей взяла шефство Зденка, оказавшаяся неплохой переводчицей. Фаркаш переводил жене сам. Поспишил рассказал нам о Южной Чехии. Сказал, что Ярослав Гашек был родом отсюда и его могила находится в получасе езды от Млинка.
Много говорили о Карле Чапеке, чьей изящной прозой я зачитывался одно время. В отличие от солдатского юмора Гашека юмор рафинированного интеллигента Чапека казался мне если не ближе, то интереснее.
Мы сидели за большим столом в затемненном углу ярко освещенного зала. Издалека доносилась негромкая мелодичная музыка. После нескольких рюмок вина некоторые гости захотели танцевать. Марек тут же подскочил к Маше и потянул ее за руку из-за стола. Он был немного бесцеремонен, но на его лице играла такая обескураживающая улыбка, что отказать ему было невозможно. Маша посмотрела на меня, я пожал плечами, как бы говоря: «Я тебе здесь не советчик», — и она пошла танцевать. Вскоре за столом остались только мы с Ласло Фаркашем. О литературе уже было много сказано и Фаркаш начал говорить о рыбалке.
— Ты видел, как плещется рыба в здешнем пруду? — спросил он. — Это карп. У нас в Балатоне тоже много карпов.
Ласло говорил чуть заплетающимся языком, он уже немного захмелел. Окинув взглядом танцующих, он подвинулся на скамейке, положил руку мне на плечо и сказал:
— Но вы, русские, не умеете готовить рыбу. Я однажды был у вас на Волге и ел уху. Ее варили из осетра, судака и кого-то еще. Все было слишком жирно и невкусно. Настоящая уха — это халасли. Если бы у меня был карп, я бы угостил тебя ей. Это объедение. — Ласло сложил пальцы в щепоть и поцеловал их. — Завтра утром мы с Мареком наловим карпов.
Музыка кончилась, танцующие подошли к столу. Марек налил вина себе и Маше и, не обращая на меня внимания, предложил ей выпить «на приятельство». Он жадно, большими глотками выпил свое вино, Маша к фужеру не притронулась. Снова заиграла музыка и Марек опять потянул Машу танцевать. Она посмотрела на меня, но я вновь только пожал плечами. Когда они проходили мимо нас с Фаркашем, я услышал, как Марек говорил:
— Я всегда думал, что самые красивые девушки живут только в Польше. Теперь я понял, что ошибался.
После очередного танца Марек выпил очередной фужер, благо вино на столе было в неограниченном количестве. Затем взял Машу за пальцы и начал жадно целовать сначала ладонь, потом всю руку от запястья до локтя. Маша попыталась вывернуться, но ей это не удалось и тогда она испуганно вскрикнула:
— Иван!
Я поднялся из-за стола. Марек посмотрел на меня вытаращенными глазами, словно я неожиданно вырос перед ним из-под земли, и отпустил руку Маши.
— После выпивки поляки всегда слишком любвеобильны, — сказала подошедшая ко мне Зденка. — Простим его. Он пишет хорошие книги.
— Это правда, — сказал Марек и поцеловал руку Зденке. Она не противилась.
После этого Марек больше не танцевал с Машей. Сначала с ней танцевал я, потом ее пригласил Поспишил, другие чехи, Ласло Фаркаш. Маша была нарасхват и ей нравилось чувствовать себя звездой бала. Она раскраснелась, глаза блестели, улыбка не сходила с ее лица. Маша готова была поделиться своим счастьем со всеми.
В отель мы пошли, когда уже начали валиться с ног от вина и усталости. Я раскрыл настежь окно нашей комнаты, которая тут же наполнилась прохладным и немного влажным горным воздухом. Между окном и горой, нависшей над гостиничным зданием, виднелся кусочек чистого ночного неба. Несколько крупных немигающих звезд смотрели на нас из холодного космоса. Чуть слышно шумели верхушки сосен на склоне горы. На берегу пруда сонно крикнула одинокая ночная птица. Маша села на подоконник, опершись спиной о край стены. Я подошел к ней и положил руку на плечо. Она потерлась о нее щекой и, легко вздохнув, замерла. С неба сорвалась звезда и, прочертив тонкую светящуюся линию, скрылась за верхушкой горы.
— Поцелуй меня, — шепотом сказала Маша.
Я наклонился и поцеловал ее в губы. Она обняла меня за шею и поцеловала ответным жарким поцелуем. Потом прошептала:
— Скажи мне что-нибудь.
— Я тебя люблю, — сказал я, наклонившись к ее уху.
— Правда?
— Очень, — сказал я.
— Мне с тобой так спокойно. — Она взяла мои ладони и прижала к своим щекам. — Ты подарил мне новую жизнь.
— Это не жизнь, — сказал я. — Это всего лишь миг. Он может больше не повториться.
— Ты будешь писать хорошие книги. — Она осторожно поцеловала мою ладонь. — Что сделать, чтобы ты их писал. Ты хочешь этого?
С неба сорвалась новая звезда и прочертила в темноте очередную белую линию. Маша проводила ее взглядом и спросила:
— Ты загадал желание? Когда падает звезда, надо загадать желание.
Я молча кивнул.
— Не говори мне о нем. Скажешь, когда вернемся в Москву. Хорошо?
— Хорошо, — ответил я.
Утром за завтраком не оказалось Марека с Фаркашем. Они появились с двумя огромными карпами в руках, когда мы уже допивали кофе. Как выяснилось, Марек еще с вечера договорился о рыбалке с поваром и тот дал ему свою удочку. На пруд они с Фаркашем отправились на рассвете и просидели там не зря. Карпы отливали крупной, величиной с полтинник, золотистой чешуей, каждый из них весил не менее двух килограммов. Марек чувствовал себя героем. Официант тут же принес ему кофе, но он попросил еще фужер вина. Выпив вино, Марек пододвинулся ко мне и сказал:
— Прости, Иван, я вчера был не совсем галантным.
— Я этого не заметил, — сказал я.
— Ты настоящий джентльмен, — произнес Марек, поцеловал руку Маше и отодвинулся на свое место.
После завтрака деловые партнеры Поспишила попрощались с нами и уехали. Марек с Фаркашем пошли на кухню выведать у повара кое-какие кулинарные секреты. За столом остались мы с Машей и Поспишил со Зденкой и двумя чешскими писателями. Я понял, что это было не случайно.
— Как вы относитесь к переменам в своей стране? — спросил меня Поспишил.
— Они сделали нашу жизнь хуже, — сказал я.
— Почему? — Поспишил внимательно посмотрел на меня.
— Мы перестали быть единым народом.
— Вы имеете в виду распад государства?
— И это тоже. Я не хочу говорить о мусульманских республиках, но то, что славяне, общей матерью которых была киевская Русь, разделились на три отдельных государства, очень плохо. Миллионы русских оказались во враждебной среде в Казахстане и Прибалтике.
— Я не могу понять русских. Никто не будет отрицать, что вы являетесь великим народом. Но у вас все время ощущение тревоги. В книгах, философских статьях, даже в музыке. Возьмите, например, Шостаковича. Откуда эта тревога? И почему русские писатели все время описывают мятущуюся душу?
— Человек всегда борется со злом, которое постоянно стремится проникнуть в его сердце, — сказал я. — Мы много размышляем об этом, поэтому и кажется русская душа такой мятущейся. А что касается тревоги, ее тоже можно понять. Мы тысячу лет живем во враждебном окружении. У нас самая большая территория, самый суровый климат. На наши богатства постоянно зарятся другие.
— А зачем вам такая большая территория? — Поспишил даже улыбнулся. — Чем меньше страна, тем легче в ней навести порядок.
— Бедуины живут в песчаной пустыне, — сказал я. — Пустыня сформировала их мировоззрение, характер, нравы и обычаи. Пересели их сейчас на Лазурный берег и они станут самым несчастным народом. Все, чему они учились веками, окажется ненужным. Они потеряют самих себя. То же самое и с русскими. Нас, как нацию, сформировали пространство и климат. Лиши нас этого и мы перестанем существовать. Но тут есть и другая проблема. У вас большая квартира? — спросил я.
— Я живу в вилле, — сказал Поспишил, насторожившись.
— А если вашу семью переселить в комнату в общежитии? Вы будете стремиться к тому, чтобы вернуть свою виллу? Тем более, если она досталась вам по наследству от отца и деда?
— Конечно, — ответил Поспишил. — Это совершенно естественно для каждого человека.
— Территория для нас все равно, что для вас ваша вилла. Нам не надо чужого. Но свое мы отстаивать будем до тех пор, пока существуем.
— Может быть поэтому через всю русскую литературу проходит трагическая тема, — сказал Поспишил, немного задумавшись. — В вашей книге, кстати, тоже есть ощущение все время надвигающейся беды.
— Я писал так, как чувствовал, — сказал я.
— А что стало с вашим книгоиздательством? Ведь Россия была самой читающей страной мира. — Поспишил перевел разговор на другую тему.
— Все местные издательства умерли, — сказал я. — Как живут центральные, я не знаю. Сейчас в Москве возникли новые издательства. Но они печатают в основном детективы и полупорнографическую литературу.
— И народ читает это? — Поспишил посмотрел на меня с нескрываемым удивлением.
— Определенная часть общества, да, — сказал я. — У другой части на покупку книг нет денег. Но даже если бы они были, наладить книгоиздание в прежних размерах очень трудно. Для этого надо восстановить оптовый книжный рынок. Он тоже разрушен.
— Нам надо создавать этот рынок вместе, — заметил Поспишил. — На Западе художественную литературу читают мало. Там делают деньги на сенсациях. Таких, например, как мемуары Моники Левински о сексуальных отношениях с президентом США Билом Клинтоном. Но это ведет лишь к падению культурного уровня людей и разрушению морали. Не хотите выпить вина или пива?
Поспишил перевел взгляд с меня на Машу. Она отрицательно качнула головой. Я понял, что деловой разговор закончился.
Мы вышли наружу. Солнечные лучи, похожие на серебряные стрелы, пронизывая лес на склоне горы, отражались в зеркале пруда. Его поверхность блестела, словно разлившееся масло. Карпы, закончив утреннюю трапезу, отдыхали в глубине.
Недалеко от мельницы росла высокая старая яблоня, увешанная начинающими желтеть плодами. На ее вершине, задрав голову, пел черный дрозд. Его песня была красивой и мелодичной. Солнечные лучи отражались на его маленькой черной головке, придавая перьям сизоватый оттенок и делая их блестящими. Потом дрозд то ли закончил песню, то ли посчитал нас недостойными слушателями, вспорхнул с яблони и скрылся в лесу. Мы подошли к пруду, постояли у скалы, наблюдая за водой. С берега она не казалась такой таинственной. Пруд жил своей обычной жизнью. Над его поверхностью летали стрекозы. По самой воде, стремительно передвигаясь, отмерял шаги жучок-водомер. У небольшого островка камыша качнулось несколько камышинок. По всей видимости, их задел отдыхающий там карп. Он благодарил судьбу за то, что не попался на крючок Марека Томашевского.
Когда мы собрались к обеду, официант поставил на стол большую фарфоровую суповницу, из-под крышки которой торчала ручка поварешки. Ласло Фаркаш с заговорщическим видом посмотрел на меня и встал с места. Открыл суповницу, протянул руку к моей тарелке, налил в нее две поварешки красной густой жидкости, в которой плавали какие-то кусочки, и торжественно произнес:
— Халасли.
При этом на его лице просияла царственная улыбка. Я понял, что все время до обеда он проколдовал на кухне над двумя карпами с единственным намерением поразить меня своим кулинарным искусством. Я подождал, пока он разольет магическое блюдо остальным, зачерпнул из тарелки полную ложку красной жидкости и втянул ее в себя. Дальше произошло совершенно неожиданное. Я почувствовал, как полость рта и пищевод охватило пламя. Жидкость почти целиком состояла из жгучего красного перца. Она даже при самой большой фантазии не напоминала уху. Выпучив от нестерпимого жжения глаза и протянув руки над столом, я попытался попросить воды, но из-за того, что перехватило дыхание, не мог произнести ни слова. Единственный, кто догадался о том, что произошло, была Маша. Она схватила со стола бутылку вина, налила полный фужер и протянула мне. Я залпом выпил вино, выдохнул и, глядя на Ласло, произнес:
— И это ты называешь ухой?
Он отхлебнул из своей тарелки одну ложку, потом другую, пожал плечами и сказал, немного нахмурившись:
— Нет, русские определенно не понимают толк в рыбе.
Все засмеялись и взялись за ложки. Марек без видимых усилий съел всю уху, изрядно запивая ее вином. Я выловил из своей тарелки лишь кусочки рыбы. Маша, чтобы не обидеть Фаркаша, отхлебнула несколько ложек.
Вечером мы вернулись в Прагу. Комната в отеле показалась мне родным домом. Маша раздвинула на окне шторы и кивнула на высящийся над Влтавой Пражский Град:
— Завтра обязательно пойдем туда.
— Да, — сказал я, думая о том, как бы побыстрее лечь в постель. От усталости я засыпал на ходу.
— А как называется этот храм? Я забыла.
— Храм Святого Вита, — ответил я.
— Как думаешь, в нем проходят службы?
— Думаю, что проходят, — ответил я, стягивая рубашку. — Ведь это главный храм государства.
Маша вдруг побледнела, прошла к креслу, забралась в него с ногами и замерла, навалившись грудью на колени. Я уже несколько раз замечал такие неожиданные перемены в ней, но считал неудобным спрашивать о здоровье. Ей было в эти минуты не до меня. Сейчас не выдержал.
— Что с тобой? — спросил я, обняв ее за плечо.
— Не обращай внимания, это пройдет. — Она откинулась на спинку кресла, ухватившись побелевшими пальцами за подлокотники. Закрыла глаза и замерла на несколько мгновений. Потом подняла голову и сказала: — Ложись спать, я сейчас приду к тебе.
Ночью я проснулся от еле слышного стона. Открыл глаза, протянул руку на край кровати. Маши не было. Я обвел комнату взглядом. В окно пробивался тусклый отсвет уличных фонарей. Комната была пуста. Только из-под двери ванной пробивалась узкая полоска желтого света. Я встал с кровати и прошел туда.
Маша сидела на краю ванной, опустив голову. Свесившиеся волосы закрывали ее лицо.
— Что с тобой? — спросил я, подходя к ней.
Она промолчала. Ее лицо было очень бледным.
— Давно тебя это мучает? — спросил я.
— Давно. — Она подняла на меня глаза, полные страха.
— Давай позвоним дежурному гостиницы. Пусть вызовет врача, — сказал я.
— Не надо. Я уже приняла обезболивающее. — Она снова опустила голову.
Маша выглядела такой беспомощной и беззащитной, что у меня сжалось сердце. Я прижал ее голову к груди, несколько раз осторожно провел ладонью по волосам и спросил:
— Что это? Ведь ты же медик. Ты должна знать.
— Ваня, милый, не спрашивай. Мне сейчас не до этого.
Она походила на маленького нахохлившегося птенца, на ее бледном лице проступала боль. Мне казалось, что если бы она не стеснялась, уже давно бы расплакалась. Может быть от этого ей стало бы легче. А сейчас я видел, что ей действительно было не до меня. Когда она говорила, вдоль всей нижней губы была видна запекшаяся кромка. По всей видимости, у нее поднялась температура. Я обнял ее за плечи, поцеловал в голову и сказал:
— Идем в кровать. Я посижу рядом с тобой.
Она медленно поднялась и, опираясь на мою руку, осторожными шажками направилась к постели. Я накрыл ее одеялом и сел на край кровати.
— Может быть нам обменять билеты на завтрашний день и улететь домой завтра? — спросил я.
— Нет, я хочу побывать в храме Святого Вита. — Она выпростала руку из-под одеяла, нашла мою ладонь и сжала ее холодными пальцами. — Мне так хорошо с тобой, милый. Это самые счастливые дни в моей жизни…
— Куда же мы пойдем? — спросил я.
— Мне уже лучше, милый. Посиди со мной немного и все пройдет. — Она положила мою ладонь на подушку и легла на нее щекой. — Это у меня не первый раз.
Я долго сидел, не шевелясь, ожидая, когда она успокоится. И только услышав легкое ровное дыхание, осторожно вытащил руку, на цыпочках прошел к другой кровати и, не разбирая ее, вытянулся на покрывале.
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Москва встретила нас низкими тучами и холодным осенним ветром. На липах уже начали желтеть листья, некоторые из них, срываясь, кружились в воздухе, словно выпавшие у птицы в полете перья. После пражского тепла показалось, что мы попали на другой континент. Погода навевала грусть.
Маша была в хорошем настроении. Внезапная ночная боль прошла, остались, похоже, только приятные воспоминания о Праге. Перед самым отлетом в Москву мы все-таки сходили в храм Святого Вита. Машу потрясла его высота и огромные, почти от пола до потолка, цветные витражи на библейские темы. И, конечно, орган, который начал играть, когда мы заходили в храм. Мы остановились под высоченными сводами, несколько минут ничего не видя, слушая только музыку. И лишь потом начали разглядывать скульптуры и витражи. А торжественная органная музыка играла и играла и от тяжелых дверей внутрь храма потянулась цепочка туристов. В наших храмах такое же впечатление производит хороший церковный хор.
Когда мы вышли из храма, Маша взяла меня под руку, прижалась щекой к моему плечу и сказала:
— Вот теперь я могу говорить всем, что побывала в Праге. Без храма Святого Вита впечатление было бы неполным.
Ее глаза радостно светились, с лица не сходила счастливая улыбка. Она не отпускала моей руки до самого отеля. И даже потом, когда сели в самолет, она все время старалась коснуться то моего плеча, то локтя. Словно это придавало ей дополнительную уверенность в себе.
Мне было хорошо с ней. Глядя на то, как радовалась она, я тоже чувствовал себя счастливым. Это чувство, несмотря на холодную погоду, осталось и в Москве.
— Я хочу и сегодня быть только с тобой, — сказала она, когда мы вышли из метро и направились на Шоссе Энтузиастов. — Сейчас зайдем в магазин полуфабрикатов, купим что-нибудь поесть, а потом запремся в комнате и останемся хотя бы на сутки одни. Только ты и я. Хочешь этого?
— Очень, — сказал я, глядя на радостную Машу. — Я так соскучился по тебе.
— Я всегда говорила, что ты у меня чудо. — Маша закрыла глаза и потерлась щекой о мое плечо. Мне даже показалось, что в эту минуту она может замурлыкать от удовольствия.
Я переложил тяжелую сумку, в которой звякнули бутылки, из одной руки в другую и Маша чуть отстранилась от меня. Мы везли с собой полдюжины велтлинского и перлы Моравы. Эти мягкие сухие вина понравились нам в Праге больше всего.
В кулинарии недалеко от Машиного дома мы купили цыплят табака, заливную рыбу, несколько салатов. У входа в магазин старушки продавали цветы. Я взял большой букет гладиолусов. Мне показалось, что цветы будут придавать особый уют квартире, в которой мы решили побыть только вдвоем.
Маша взяла гладиолусы, прижав их одной рукой к груди, как прижимают маленького ребенка, и, улыбаясь, посмотрела на меня. Потом сказала:
— А, в общем-то, можно пригласить и девчонок. Пусть умирают от зависти.
— Я не хочу тратить время ни на каких девчонок, — сказал я. — Тем более видеть кого-то умирающим. Я хочу быть только с тобой.
— Не будь эгоистом, милый, — смеясь, ответила Маша.
— Я еще никогда не был таким эгоистом, как сегодня, — сказал я. — Мне хочется расцеловать тебя всю от макушки до кончиков ногтей.
— Ты самый замечательный эгоист на свете. — Маша снова прижалась щекой к моему плечу. — Это правда, милый.
Мы перешли улицу, поднялись на шестой этаж, позвонили Ольге, чтобы забрать у нее ключ от квартиры. За дверью стояла мертвая тишина. Я нажал на кнопку звонка еще несколько раз, подолгу не отпуская палец. Из комнаты донеслись какие-то шорохи, дверь открылась и на пороге появилась Ольга. Она была в ночной рубашке и накинутом на плечи халате. Увидев меня, Ольга торопливо запахнула халат и сказала заспанным голосом:
— Извините, я сейчас переоденусь.
— Ты до сих пор не встала? — удивилась Маша.
— А чего мне делать? — ответила Ольга. Я понял, что у нее опять возникла проблема со своим любовником.
— Дай ключ, — сказала Маша, не обращая внимания на тон, которым разговаривала с нами Ольга. — Через часок приходи к нам, мы тебя ждем.
— Он у ребят. Они еще не уехали. — Ольга завязала пояс на халате, который снова распахнулся.
— Как не уехали? — Маша растерянно посмотрела на меня.
— Заходите, — предложила Ольга. — Чего стоите на лестничной площадке?
Мы прошли в комнату. Ольга накрыла покрывалом постель, забрала со спинки стула колготки и черный ажурный лифчик и скрылась в ванной.
— Ну и как мы их теперь выкурим? — спросил я упавшим голосом. От вида неухоженной холостяцкой Ольгиной квартиры у меня испортилось настроение.
— Что-нибудь придумаем, — ответила Маша. — Не будем портить себе праздник из-за временных неудобств.
«Ничего себе неудобства, — подумал я. — Пустили гостей за Христа ради на пару дней, а они устроили нам головоломку».
Я почему-то уже считал Машину квартиру своей.
Ольга вышла из ванной одетой и накрашенной. Увидев мою постную физиономию, сказала нарочито грубовато:
— Чего скис? Сядь, мне надо с вами поговорить.
Я сел на стул, стоящий около стены. Ольга сцепила пальцы и вывернула ладони, щелкнув суставами.
— Не знаю, с чего и начать, — сказала она. — В общем, ребятам надо задержаться еще на пару дней.
— Ну и что? — ответила Маша — Пусть перебираются к тебе.
— Во-первых, их пятеро, — сказала Ольга. — А, во-вторых, если они перейдут ко мне, я буду вынуждена перейти к тебе. Что от этого изменится?
У Маши задрожали губы. Она положила гладиолусы на стол и, словно слепая, шаря за собой рукой, села рядом со мной. Ольгины слова стали для нее полной неожиданностью. Я лихорадочно начал искать выход из положения. Первой мыслью было взять Машу и уехать к Гене. Нина — женщина умная, она все поймет и устроит нас с почестями, достойными лучшего друга мужа. Но у них в семье свои проблемы. У Гены не ладится с работой и я не знал, завершился его развод с газетой или нет.
В любом случае настроение у них не самое лучшее. Одного меня они примут без всяких слов, а с Машей все гораздо сложнее. Заявившись без предупреждения, можно поставить ее в неудобное положение. Я нагнулся к ней и тихо произнес:
— Может поедем в гостиницу?
— Нет, — тряхнула головой Маша. — Я останусь здесь.
— Почему? — спросил я.
— В гостинице я буду чувствовать себя девкой. — Она положила руку мне на колено и прошептала: — Не заставляй меня это делать, милый. Давай потерпим один день.
— Ты не расстраивайся, — сказала Ольга, панибратски взъерошив волосы у меня на макушке. — После такого медового месяца короткий пост пойдет только на пользу.
— Давай накроем на стол, — обратилась к Ольге взявшая себя в руки Маша.
Она поднялась со стула, сходила на кухню, принесла вазу с водой и поставила в нее гладиолусы.
За несколько минут они навели в комнате лоск. Глядя на них, я только удивлялся женскому умению приводить в порядок самое запущенное место. Для этого надо было лишь поставить цветы так, чтобы их сразу увидели, небрежно бросить на покрывало и подушку салфетки, передвинуть стол. Я сидел на стуле у стены, молча наблюдая за волшебством, которое они творили.
Пришли три медсестры, по всей вероятности, близкие Машины подруги. Все три молоденькие и смазливые в упор расстреляли меня красивыми глазками. Особенно внимательно рассматривала кареглазая шатенка Надя, тонкая, как соломинка, с круглым лицом и большими, похожими на опахала ресницами. Маша заметила это и, чтобы отвлечь внимание не в меру любопытной подруги, достала из сумки книги Марека Томашевского и Ласло Фаркаша с дарственными надписями. Девушки долго рассматривали их фотографии, потом Надя заметила:
— Поляк, наверно, злой и сердитый. У него такие тонкие губы.
— Ну что ты, — сказала Маша. — Он такой обаятельный и так хорошо танцует.
— Ты с ним танцевала? — спросила Ольга, глядя через Надино плечо на портрет Томашевского.
— До тех пор, пока в замке не завыли привидения, — сказал я.
— Неужели? — Ольга повернулась ко мне, изогнув тонкие брови. — У вас разыгралась сцена?
— Ну вот еще, — сказала Маша и, обняв меня за плечо, демонстративно поцеловала в щеку.
— А вы действительно были в замке с привидениями? — спросила Надя, все еще разглядывая фотографию Томашевского на первой странице книги.
— Еще с какими, — сказал я, почувствовав, что у Маши улучшилось настроение. — Замок был старинный, без электричества. Вдоль стен на специальных подставках горели толстые свечи.
И вдруг их пламя затрепетало и на стенах появились тени людей в старинных одеждах. В углу замка зазвенели рыцарские доспехи, словно кто-то начал их надевать.
— Это действительно так было? — глядя на Машу, спросила явно заинтересованная рассказом Ольга.
— Второго такого вечера не будет никогда в жизни, — произнесла Маша.
— Ты нам потом все расскажешь подробно, — сказала Надя.
Маша достала мою книгу и положила на стол. Медицинские сестры хорошо знакомы с латинским шрифтом, они сразу прочитали имя и фамилию автора. Ольга раскрыла книгу, разгладила пальцами разворот первой страницы. Все взгляды устремились на портрет. Я думал, что девчонки начнут сравнивать мое обличье с фотографией, но они, как по команде, уставились на Машу и замолчали. Словно на фотографии был изображен не я, а она. Обстановка в комнате сразу переменилась. Главной героиней спектакля с этого момента стала Маша. Когда мы садились за стол, Надя даже отодвинула стул, чтобы ей было удобнее пройти на место. А Ольга деловито разлила вино по фужерам, чокнулась с Машей и сказала:
— За тебя. — Как будто меня в этой комнате не было вообще.
Девчонки поняли это, переглянулись и выпили без энтузиазма. Зато ели они с большим аппетитом. Ольга, постоянно бросая взгляды на Машу, тоже налегала на еду. Заметив улыбку на ее лице, сказала, кивнув на тарелку:
— Одна радость в жизни осталась.
Маша отодвинула от себя еду и пристально посмотрела на подругу.
— Чего ты, — нервно произнесла она. — Ушел мой Коленька. Позавчера здесь была его жена. Такой скандал устроила. — Ольга вздохнула и мотнула головой. — Все. С женатыми больше не связываюсь.
Положив салфетку на стол, она откинулась на спинку стула и, сузив глаза, пристально посмотрела на меня. Словно хотела узнать, не обманываю ли я Машу, прикидываясь холостым. Я перевел взгляд на сидевших рядом с ней девушек и подумал, что все они несчастны потому, что одиноки. Каждая из них уже на чем-то обожглась. Женское общежитие, хотя и комфортабельно обустроенное, лишь временное прибежище для отчаявшейся души. Каждая старается хоть как-то устроить свою судьбу и вырваться отсюда. Мы с Машей здесь уже не то же самое, что они. Мы здесь лишние. И чем дальше, тем больше будет нарастать отчуждение. Маша им всем наглядный пример того, какими они могли стать, но не стали. Это — как вечный укор.
Мне показалось, что лучшим выходом для нас обоих будет, если она останется здесь, а я уйду. Через час ее подруги забудут о моем существовании. Маша будет казаться им одной из них.
Застолье получалось натянутым, у нас не находилось общей темы для разговора. Поняв, что вечеринку пора заканчивать, Ольга повернулась к Маше и сказала:
— Ты тут оставайся, а я переночую у девчонок.
— У них же нет лишней кровати, — заметила Маша.
— Одну ночь я пересплю на полу, — Ольга зевнула, как-будто ей очень захотелось спать.
Я понял, что никуда она отсюда не уйдет, потому что уходить ей действительно некуда. Она лишь хотела проверить мою реакцию.
— Не ломай голову, — сказал. — Я обещал сегодня Гене быть у него. Если не приду, он обидится.
Гене я не только ничего не обещал, но даже не сообщал о своем приезде. Но это был единственный дом в Москве, где меня принимали без приглашения в любое время суток. В гостиницу идти не хотелось, меня бы там замучило одиночество. Маша повернулась ко мне, в ее глазах застыла настороженность. Я взял ее ладонь в свою руку и сказал:
— Завтра созвонимся и договоримся обо всем.
Я достал из кармана бумажник, в котором кроме документов и денег хранил визитные карточки самых необходимых людей, нашел Генину и протянул Маше:
— Позвони завтра, как только выспишься. Если меня не будет, тебе скажут, где я.
Я взял свою сумку, сунул в нее две бутылки велтлинского и направился к двери. Маша пошла вслед за мной. У лифта она сказала:
— Мне так не хочется, чтобы ты уходил.
— Мне тоже, — сказал я. — Но думаю, что у нас нет выбора.
— Может быть ты и прав. Сегодня у девчонок нервозное настроение. — Она осторожно поцеловала меня в губы и легонько подтолкнула ладонью к лифту. — Я позвоню тебе завтра, милый.
Двери лифта захлопнулись, закрыв от меня Машу. Я ощутил, как лифт стремительно опускается вниз. Мне показалось, что я лечу в пропасть.
До Гены я добрался на метро. Дверь открыла Нина, одетая в длинный, похожий на японский, халат и мягкие тапочки.
— Ну вот, явился и блудный сын, — сказала она, увидев меня на пороге. И крикнула, обернувшись в коридор: — Гена, к нам гости.
Я поцеловал ее в щеку, прошел в квартиру. Гена полулежал на диване и смотрел по телевизору передачу о жизни бурых медведей на Аляске. Медведи ловили лососей, поднимающихся на нерест по горной реке. Увидев меня, Гена, сопя, поднялся, мы обнялись.
— Садись, старик, — он показал глазами на диван. — Я тоже сяду.
— Опять остеохондроз? — спросил я.
— Да, — Гена качнул головой. — Съездил в Карелию и там черт меня дернул переночевать в палатке. Тепло было. Даже жарко.
А видишь, что получилось?
Но по его виду я понял, что дело вовсе не в остеохондрозе.
В глазах Гены сквозила отрешенность. Да и весь он был не похож на себя, выглядел вялым и безучастным. Он откинулся на спинку дивана и спросил:
— Ты откуда?
— Из Праги, — сказал я, доставая из сумки свою книгу.
Гена повертел ее в руках, раскрыл обложку, посмотрел на фотографию и крикнул, сразу оживившись:
— Нина, ты видела?
Нина вошла в комнату, глянула на фотографию в книге и сказала:
— Я уже готовлю закуску.
Я достал обе бутылки велтлинского, поставил их на журнальный столик.
— Оттуда? — кивнул Гена на бутылки.
— Оттуда, — подтвердил я.
— Ну вот видишь, хоть один из нас выбился в люди. — Гена пошевелился на диване, выбирая наиболее удобную позу.
— Почему один? — удивился я. — А ты? А Валера? Никто из нас не затерялся даже в том беспределе, который возник в стране.
— Выбиться в люди и не опуститься на дно — вещи совершенно разные, — заметил Гена. — Но ты прав. Все мы дрыгаем лапками, все не потеряли чувства собственного достоинства.
В философских замечаниях Гены проглядывали усталость и пессимизм, которых я раньше не замечал. По всей видимости дела на работе у него разладились окончательно.
Нина поставила на журнальный столик собранную на скорую руку закуску и фужеры. Я открыл велтлинское. Она отпила глоток, сказала: «Вкусно», — и отставила фужер. Взяла в руки мою книгу, посмотрела на фотографию и спросила:
— И сколько ты за нее получил?
— Я так и знал, что она сейчас спросит это, — наморщив лоб, сказал Гена. — У баб на уме всегда одна меркантильность.
— Интересный ты человек, — возмутилась Нина. — Я же знаю, как трудно написать книгу. Почему я не должна знать, сколько платят за нее писателю?
— Откуда тебе знать о трудностях? — уже более сердито спросил Гена. — Ты что, писала книги?
— Я это по тебе знаю. Много ты их написал?
— А где ваш сын? — спросил я, пытаясь унять назревавшую бесплодную полемику.
— Уехал в летний студенческий лагерь на философский семинар, — ответила Нина. — Не мог найти себе ничего более путного.
Она все еще кипела, но основной пар был выпущен.
— Философия всегда пригодится человеку, — заметил я, — особенно, если он умный.
Она махнула рукой, показывая, что хорошо знает цену всем нынешним философам, и спросила:
— Как чехи-то живут? Они ведь тоже идут от социализма к капитализму.
— Судя по внешнему впечатлению, лучше нас, — ответил я. — Автомобили прекрасные начали производить. Я видел две модели — «Фелицию» и «Октавию».
— Они строят, а мы разрушаем, — резюмировала Нина. — Мой вон работу менять собрался. Из-за этого и ездил в Карелию.
Я повернулся к Гене. Он посмотрел на меня и протянул руку к фужеру. Нина тоже взяла свой фужер. Но за столом не было радости. У меня возникло такое чувство, будто с одних поминок я попал на другие. А у Гены всегда было так уютно и спокойно. Его квартира казалась мне бастионом незыблемости и постоянства. Немного деспотичный и патриархальный в семье, на работе он был честолюбив и талантлив. Он обрел в газете всероссийскую известность. Перемены в стране мало коснулись его положения. Настоящая газета не может существовать без имен, к которым привык читатель, а Гена был одним из таких имен. Поэтому его и держали. И вот теперь он, по всей вероятности, уходит, оставляя за собой почти двадцать лет безупречной, талантливо выполненной работы. Я всегда приезжал к нему, когда мне было плохо. Рядом с ним я обретал душевное равновесие. Теперь его не было у самого Гены.
— Что случилось? — спросил я.
— Долго рассказывать. — Гена пил вино и кисло морщился. — Главная причина в том, что мне опротивели мои хозяева. Они заняты только политикой, которую делают грязными руками.
— Вся политика делается грязными руками, — спокойно заметил я.
— Я не хочу в этом участвовать, — сказал Гена.
— А в Карелии лучше? Там все по-другому?
— В Карелии одна фирма подрядилась строить дороги. Я хорошо знаком с ее руководителем. Он приглашает к себе замом по связям с общественностью. Работать надо будет, в основном, в Москве.
— Но это же не интересно, — заметил я.
— Ты помнишь, что сказал Гоголь? Россию портят дураки и дороги. Дураков я воспел, теперь примусь за дороги. — Гена засмеялся грустно и натянуто.
— Да, — сказал я. — Демократия ничего не дала России.
— Не дала?! — Нина даже напряглась от охватившего ее возбуждения. — Она отняла у людей все, что они имели. И великую страну, и уверенность в завтрашнем дне. Где сейчас все это?
Я не знаю, куда пойдет мой сын, когда получит университетский диплом. Дипломированные специалисты никому не нужны. Мы скатились к первобытным временам.
— Андрей еще не собирается жениться? — спросил я, вспомнив нашу встречу с Гениным сыном и его девушкой на даче.
— Да кто же сейчас женится? — удивилась Нина. — Кто сейчас может содержать семью? На какие деньги?
— Не принимай все так близко к сердцу, как-нибудь выживем, — попытался я успокоить разгорячившуюся хозяйку.
— Ты знаешь, в чем наша трагедия? — спросила Нина. — В том, что мы всегда рассчитываем на как-нибудь и авось. А надо рассчитывать на себя и на коллективные действия.
— А не создать ли нам свою партию, чтобы выдвинуть тебя в президенты? — Гена посмотрел на жену со снисходительной улыбкой.
— Ты всегда смеешься. А мне не до шуток, — отрезала Нина…
На знакомом диване в старой уютной квартире друзей я спал, как младенец. Едва коснувшись головой подушки, я провалился в забытье и проснулся от каких-то непонятных раздражающих звуков. Я открыл глаза. Было уже светло. Звуки слышались с улицы. С ритмом секундной стрелки из-за окна доносилось: «Жжи-к, жжи-к», — словно кто-то проводил лезвием топора по вращающемуся точильному кругу. Я повернул голову к окну и до меня дошло, что это дворник подметает ограду.
На кухне раздались шаги, послышалось звяканье посуды. Хозяева проснулись, но мне не хотелось вставать с постели.
В Москве у меня не было никаких дел, за исключением визита вежливости к редактору издательства Василию Федоровичу. Надо было подарить ему и директору книжку, вышедшую в Праге.
И еще — дождаться звонка от Маши. Нужно было решать, как нам быть дальше. Оставаться в Москве я не мог, а в Барнаул она вряд ли бы поехала. Там у нее не будет престижной больницы, одна принадлежность к которой вызывает чувство гордости. Не будет Большого театра, столичных проспектов и площадей. Не будет девчонок, к которым, как я понял, она привязалась всей душой. Узел прочный, распутать его было нелегко. Я не мог без Маши и понимал, что даже ежемесячными наездами в Москву наши отношения ограничить уже нельзя.
В комнату заглянула Нина, увидела, что я проснулся и сказала, что через двадцать минут завтрак будет готов. Я соскочил с дивана, умылся и отправился на кухню. Гена уже был там.
— Чай, кофе? — спросила Нина, подавая мне чайную чашку.
— Лучше чай, — сказал я, зная, что у Василия Федоровича все равно придется пить кофе.
— Ты еще долго пробудешь в столице? — спросил Гена, которому Нина тоже налила чаю.
— У меня в Москве нет никаких дел, — сказал я. — Кроме одного…
— В издательстве? — Гена отхлебнул глоток чаю и посмотрел на меня.
— Да нет, — сказал я. — Тут все серьезнее. У меня девушка.
— Девушка? — Нина с удивлением посмотрела на меня. — Я думала тебя интересуют только женщины.
— Я сам так думал, — ответил я. — Она должна сегодня позвонить. Скажите ей, что я буду у вас к вечеру.
В издательстве мне почти два часа пришлось ждать Василия Федоровича. Он был на совещании у директора, где, как сказала секретарша, обсуждаются важные вопросы. Потом Василий Федорович полчаса искал какие-то бумаги и, бросив мне: «Подожди!» — снова скрылся за директорской дверью. Мне не осталось ничего, как сесть в кресло и опять углубиться в газеты, которые по таким случаям предлагала посетителям секретарша. Наконец, Василий Федорович вышел из кабинета, шумно вздохнул, протянул мне руку для приветствия и повел к себе. Я подписал книжку ему и директору и предложил сходить в какой-нибудь ресторан пообедать. Надо было обмыть книжку. Ведь если бы Василий Федорович не отдал мою рукопись чешскому издательству, она бы никогда не вышла в Праге.
— У тебя русская душа, Ваня, — сказал Василий Федорович, похлопав меня по плечу. — Разве можем мы не отметить что-то, если для этого появился повод? Куда бы ты хотел пойти?
— Мне все равно, — ответил я.
— Тогда пойдем в «Яр». Но только после пяти вечера. Раньше не могу.
Я не стал спрашивать, почему ему захотелось именно в этот ресторан. Может быть там были какие-то особые блюда, а, может, с этим рестораном его связывали приятные воспоминания.
Я никогда не был в «Яре», хотя немало слышал о его громком прошлом. Когда-то здесь под наводящие на душу тоску цыганские мелодии русская аристократия прожигала жизнь. За один вечер пропивались целые состояния. В коммунистические времена ресторан назывался «Советский». Гостиница, в которой он располагался, тоже была «Советской».
Ресторан состоял из одного очень большого зала с высоченными колоннами и огромными окнами. Мы сели за свободный, накрытый белой скатертью столик. К нам тут же подскочил официант в белых перчатках, подал меню и, отойдя в сторону, скрестил руки на груди. Стал ждать, когда мы выберем выпивку и закуску. Я скосил на него глаза и покачал головой.
— Тебе что-то не нравится? — повернувшись ко мне, спросил Василий Федорович.
— Вспомнил песню о поручике Голицыне, — сказал я. — Помните:
А в сумерках кони проносятся к «Яру».
Ну что загрустили, мой юный корнет?
А в комнатах наших сидят комиссары,
И девочек наших ведут в кабинет.


— Да, — вздохнул Василий Федорович. — Когда-то так и было. Да и сейчас не лучше. В наших комнатах опять сидят все те же комиссары. И снова ведут наших девочек в кабинет. Грустно, Ваня, грустно.
— Почему это произошло? — спросил я.
— Ты имеешь в виду сегодняшний день?
Я кивнул.
— Русская интеллигенция непредсказуема. Многие ее представители похожи на проституток. Предав взрастившую их величайшую страну, ты посмотри, как гадливо они пресмыкаются перед сегодняшними нуворишами. А все потому, что в душе нет стержня, который бы придавал постоянную устойчивость телу. Когда нет твердых и искренних убеждений, жить можно только так. Им надо все время лизать кого-то. Убежденных людей очень мало.
А ведь все держится на них.
— И все-таки, Василий Федорович, — сказал я. — Не могу не задать вопрос, который мучил еще Василия Шукшина. Что с нами происходит?
— Что и должно произойти с человеком, который всю жизнь был рабом. — Василий Федорович потрогал пальцем вилку и тяжело вздохнул. — Получив свободу, он не знает, как ей распорядиться. Он не может без поводыря.
— То есть, без царя?
— Не знаю, без царя или кого другого. Но без сильной авторитарной власти, точно.
— Но если судьба нации зависит от одного человека, это всегда риск. Возьмите того же Ельцина.
— Народ простит правителю ошибки, если он будет заботиться о судьбе страны. Для Ельцина народ — это его собственная семья и ее деньги. Других забот он не знал. Поэтому и звали его в народе упырем. А вообще, ну ее к черту, эту политику. Ты хороший парень и я хочу, чтобы у тебя было хорошее будущее. Самое главное, не клади ручку в стол. Думай и пиши. Пиши и думай. Когда-то это все равно пригодится. Русская литература будет востребована. Без нее оскудеет мир. Ты посмотри, какими книгами заваливает нас Запад. Это же духовный распад. Он не может длиться долго. Если исчезнет мораль, исчезнет человечество. Ведь единственное, что отличает человека от животного — это мораль. И многие на Западе понимают, что спасти их от духовного распада можем только мы, русские. Вот почему там ухватились за нашу литературу. Ведь Достоевского считаем гением не только мы. Они его тоже считают. У них своих Достоевских никогда не было и, можешь мне поверить, не будет.
У Василия Федоровича было не самое лучшее настроение. Может быть причиной этого стал долгий разговор в кабинете директора издательства. Поэтому я старался больше не говорить о политике. Мы заказали бутылку коньяка, не торопясь выпили ее. Потом заказали еще одну. Время текло незаметно, как-то само собой. Чем дольше мы сидели, тем больше пустых бутылок уносил со стола официант. Разговор, как мы ни старались, все равно снова перешел на политику потому, что слишком уж наболело у каждого на душе. К концу ужина мы пришли к твердому выводу: все наши сегодняшние беды оттого, что во главе государства стоят люди, не знающие что такое мораль. И пока они будут у власти, ничего хорошего русскому человеку не дождаться. Вставали мы из-за стола оба с большим трудом. На улице расстались, не зная, когда встретимся в следующий раз. Василий Федорович пошел домой, на Масловку, я, обняв его на прощанье, сел в троллейбус и поехал к Гене.
— Ты как раз вовремя, — сказала Нина, открывая мне дверь, после того, как я позвонил. — Мы собираемся ужинать.
— Спасибо, милая и заботливая, — ответил я, переступая порог. — Но я сыт.
Она заметила мои неуверенные движения и сказала:
— Тогда иди на диван и спи.
— А чаем не угостишь? — спросил я.
— Ты, может, еще водки попросишь? — Она поддержала меня за локоть. — Иди на кухню, сделаю тебе чай.
Утром я долго стоял в ванной под горячим душем. Потом досуха вытерся полотенцем и посмотрел на себя в зеркало. Лицо хотя и выглядело немного помятым, но после душа приобрело человеческий вид. Вчера я явно перебрал, чего никогда не делал раньше. Слишком уж безнадежную картину нарисовал Василий Федорович. И без того мрачная жизнь показалась еще мрачнее. Но она продолжалась и надо было не дать себе затеряться в ней.
Завтракать я сел в свежей, отглаженной рубашке, хорошо выбритый, пахнущий дорогим одеколоном. На что острая на язык Нина незамедлительно отреагировала:
— Ну вот, были бы все мужики такие, как ты сегодня, мы бы, бабы, на вас не нарадовались.
— Это было бы скучно, — заметил я. — Настоящую радость можно познать лишь в сравнении с горем.
— Все это мелкая философия на глубоких местах, — сказала Нина. — Мужик должен быть мужиком в любой ситуации. Кстати, тобой вчера интересовалась одна девушка.
— Что же ты раньше не сказала? — Я даже подскочил на стуле от неожиданной вести. — Когда она звонила?
— Не звонила, а приходила сюда. — Нина поставила передо мной чашку с чаем.
— Тогда тем более надо было сказать.
— Ты вчера был такой, что если бы я что-то и сказала, все равно не понял.
Мне расхотелось завтракать. Я укоризненно посмотрел на Нину, словно это она была виновата в том, что вчера мне пришлось выпить лишнего.
— Не смотри на меня так, — сказала она. — Ничего серьезного не произошло. Девушка зашла потому, что случайно оказалась в нашем районе. Никаких срочных сообщений для тебя не было.
— Ну, а что она говорила? — Я сгорал от нетерпения узнать каждую подробность о приходе Маши.
— Пришла, поздоровалась, спросила тебя. Девушка элегантная и, по всей видимости, умная. Я пригласила ее в квартиру. Она прошла в комнату. Сказала, что зашла случайно. Сегодня вечером или завтра утром она тебе позвонит.
— Она не показалась тебе расстроенной?
— Да нет… — Нина посмотрела на меня и сказала, громко вздохнув: — Я удивляюсь, как такая девушка могла влюбиться в такого забулдыгу, как ты.
— Ну какой же я забулдыга? — обиделся я. — Ты же только что говорила обо мне хорошие слова. И потом, откуда ты взяла, что она влюбилась?
— Ну, а кто же ты, как не забулдыга? — сразу сделав строгое лицо, сказала Нина. — Тебе сколько лет? У тебя уже мог быть такой сын, как наш Андрей. А ты до сих пор болтаешься, как неприкаянный. Эта девушка не для тебя. Ты только испортишь ей жизнь. — Она говорила искренно и страстно. — Ей нужна забота, а ты привык жить один.
— Мне казалось, что ты относишься ко мне гораздо лучше, — заметил я.
— Он еще с претензиями. — Нина положила руки на бедра и качнулась, словно в танце. — Да таких, как ты и мой Гена, только я и могу вынести.
— Ты у нас молодец, — сказал я, встал из-за стола и поцеловал ее в щеку. — Спасибо за разговор. Мне надо спешить.
— Как всегда, отделываешься шуточками. — В голосе Нины послышалась обида. — Хоть бы рассказал, кто она такая.
— Потом, потом, — сказал я. — Увижусь с ней и все расскажу.
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Через час я был у Маши на Шоссе Энтузиастов. Едва я появился на пороге, она бросилась ко мне, обняла обеими руками и уткнулась лицом в мою шею. Мне показалось, что из-под ее ресниц закапали слезы. Несколько мгновений я стоял, молча прижимая ее к себе, потом спросил:
— Что с тобой?
— Ничего, — ответила она. — Просто соскучилась о тебе.
— Ты такое чудо, — сказал я, прикасаясь щекой к ее голове и вдыхая аромат ее волос. — Я не понимаю, как мог существовать без тебя.
— Правда? — Она подняла на меня влажные глаза.
— Еще какая правда, — сказал я, наклоняясь к ее чуть приоткрытым губам.
Она стояла рядом со мной трепетная и такая беззащитная, что у меня появилось желание взять ее на руки и прижать к себе, словно ребенка. Я вдруг почувствовал такой прилив нежности, какого у меня еще не было ни к одной женщине.
Мы прошли в комнату, сели. Маша положила на стол свою тонкую руку. Я накрыл ладонью ее пальцы, наши взгляды встретились. Маша опустила голову, коснувшись лбом моего плеча, и сказала:
— Я уже не могу без тебя.
— Я же предлагал тебе поехать в гостиницу, — сказал я, осторожно целуя ее тонкие холодные пальцы.
— Я не могла. — Она смотрела на меня своими большими глазами и мне показалось, что в их глубине я увидел себя. — Я такая трусиха. Я не была готова к этому морально.
— Бери пример с ребят. Они еще не уехали?
Маша отрицательно покачала головой.
— Надо же как произошло, — с нескрываемой досадой сказал я. — И нам некуда деться, и их не выгонишь.
— Мне уже все равно, — произнесла Маша и осторожно прикоснулась губами к моему плечу. — Только бы быть рядом с тобой.
— Даже в гостинице? — спросил я.
— Даже в гостинице, — ответила она, не поднимая головы.
— Тогда пойдем. — Я поднялся и потянул ее за руку.
— Ты серьезно? — Маша недоверчиво посмотрела на меня и медленно встала.
— Здесь я чувствую себя не в своей тарелке, — сказал я. — Здесь все не наше. У меня такое чувство, что даже кровать мы берем у кого-то взаймы.
— А в гостинице?
— Там все-таки по-другому.
— Но у меня московская прописка. Меня туда не пустят.
Я понял, что сегодня она готова идти со мной даже в гостиницу. Но я понимал, что Москва не Прага. Если дежурной по этажу окажется какая-нибудь халда и, оглашая громовым голосом коридор, начнет выяснять зачем и почему Маша идет в номер к мужчине, можно будет сгореть со стыда. Я-то еще выдержу, а Маша зальется краской и, закрыв лицо руками, убежит.
И я не знаю, сколько времени ей потребуется, чтобы прийти в себя после этого. Но я видел, что она уже не может находиться в общежитии без меня.
— Ты действительно согласна идти в гостиницу? — спросил я.
— Я согласна на что угодно, милый, — сказала Маша, снова прижавшись ко мне.
— Тогда собирайся.
— Я уже собралась, — она кивнула на пакет, который лежал на стуле. Я улыбнулся ее предусмотрительности.
Когда мы вышли на улицу, я невольно замедлил шаг. В Москве сотни гостиниц, но я не знал, в какую нам ехать. Мне хотелось увезти Машу в самую хорошую гостиницу. Но самые хорошие отпадали сразу. И не только потому, что в них безумные цены. Ради Маши я не пожалел бы никаких денег. В них обитал чуждый нам дух. В этих гостиницах женщины продаются наравне с сигаретами. Честно говоря, в других не лучше. Но там хоть не делается это с такой откровенностью и таким цинизмом. От одного вида охранника или дежурного по этажу, которые будут ощупывать Машу глазами, прикидывая, сколько она стоит, мне станет не по себе.
— Ты о чем задумался? — спросила Маша, притронувшись к моей руке.
— У тебя есть на примете какая-нибудь уютная, приличная гостиница? — Мне казалось, что будет лучше, если ее выберет сама Маша.
— Уют мы наведем сами, — сказала она, взяв меня под руку. — А что касается приличия, то, по-моему, никаких приличий в гостиницах нет. Ты намерен вести себя там прилично?
— Все, что у нас с тобой происходит, всегда прилично, — ответил я. — Ты облагораживаешь любую атмосферу.
— Ты снова становишься подлизой, милый, — она состроила глазки и улыбнулась. — Но я, наверное, люблю лесть. Мне нравится, когда ты мне льстишь.
— Тогда едем в Измайлово, — сказал я.
— Мне все равно, — ответила Маша.
Я не знал, почему мне вдруг вспомнилось Измайлово. Может быть потому, что гостиничный комплекс стоял в стороне от шумных автомобильных трасс и там не было чопорности.
Мы добрались на метро до станции «Измайловский парк» и направились к высотным зданиям гостиничного комплекса. Пару раз я останавливался в корпусе «Вега» и сейчас решил попытать счастья там. Свободных мест оказалось более, чем достаточно. Но когда я спросил у администраторши, можно ли поселиться в гостинице с московской пропиской, она отрицательно качнула головой и сухо произнесла:
— Москвичей мы не селим.
Маша в это время сидела на диванчике у стены и осторожно поглядывала на меня. Когда я подошел к ней, она полушепотом сказала:
— Мы с тобой выглядим, как два авантюриста. Во всяком случае я себя чувствую авантюристкой.
— Это очень хорошо, — сказал я, — что ты чувствуешь себя авантюристкой. Только одна просьба. Чувствуй увереннее. Неуверенных авантюристов сразу разоблачают.
Мы поднялись на девятый этаж. Маша осталась у лифта, а я зашел в комнату дежурной взять ключ от номера. Возвратившись, я увидел, что она дрожит от нервного напряжения.
— Успокойся, — сказал я, подходя к ней. — Все идет — лучше не надо. На тебя никто не обратил внимания.
Мы прошли в номер. В нем стояли кровать, столик с графином и двумя перевернутыми вверх дном стаканами, в углу на тумбочке — телевизор.
— Слава Богу, хоть догадались поставить два стакана, — сказал я, чтобы снять нервное напряжение, все еще не отпускавшее Машу.
Она улыбнулась. Оглядев комнату, Маша положила на столик пакет, достала из него две зубные щетки и зубную пасту и направилась в ванную.
— Вот эту белую я взяла для тебя, — сказала она, показывая мне зубную щетку. — А розовая моя.
— Ты такая внимательная, — произнес я. — Я бы никогда не догадался купить по этому случаю новые зубные щетки.
В крайнем случае обошелся бы жевательной резинкой, как американец.
— Ты не американец, — сказала Маша.
— Что мы будем делать? — спросил я, когда она вышла из ванной.
— Для начала я хотела бы поесть, — сказала она.
— Тогда пойдем в ресторан. По-моему, он на первом этаже.
— Я не хочу в ресторан, — ответила Маша. — Я хочу здесь. — Она показала глазами на столик со стаканами.
— Хорошо, — сказал я. — Я сейчас сбегаю в буфет и принесу все, что надо.
— Вина не бери. Я захватила обе бутылки велтлинского, которые остались у нас.
— Ты у меня умница, — сказал я, поцеловал Машу в щеку и направился в буфет. Не знаю почему, но у меня возникло радостное настроение. И я невольно подумал: Господи, как же мне хорошо и легко с ней.
Когда я проходил мимо комнаты дежурной, та неожиданно остановила меня.
— Молодой человек, — произнесла она таким звонким голосом, что, предчувствуя недоброе, у меня екнуло сердце. — Зайдите ко мне.
Я вошел в комнату и вытянул руки по швам около ее стола, словно школьник. Дежурная впилась в меня холодными бесцветными глазами и сказала, почти шипя:
— На вашу посетительницу нужно выписать пропуск. У нее есть документы?
— Конечно, — ответил я, ошеломленный той потрясающей слежкой, которая, оказывается, была налажена в гостинице. Мне казалось, что ни одна живая душа не видела, как Маша проходила со мной.
Дежурная продолжала смотреть на меня ледяным взглядом амазонской анаконды. Я машинально полез в карман, достал бумажник, вытащил оттуда полсотню и положил на стол. Она мельком взглянула на купюру и снова подняла на меня немигающие глаза. Я достал еще одну полсотню и положил рядом с первой. Она открыла ящик стола, смахнула туда деньги и только после этого опустила глаза. Я облегченно вздохнул, повернулся и осторожными шагами направился в буфет. Я был благодарен судьбе, что все это произошло не на глазах у Маши. Иначе бы она подумала, что я покупаю у дежурной ночь с ней.
В буфете оказался роскошный выбор блюд. Я взял малосольного кижуча, два огромных, аппетитных, подрумяненных бифштекса, пару салатов, фруктов. Буфетчица уложила все это на пластмассовые тарелочки, аккуратно положила в пакет. И тут я увидел на полке с вином незнакомую темную бутылку. Она стояла далеко, но, приглядевшись, я прочитал название «Кьянти». Много лет назад в какой-то книге я читал про это итальянское вино. Его любил герой одного романа. Роман был хорошим и я попросил буфетчицу положить мне в пакет бутылку «Кьянти».
Проходя мимо дежурной по этажу, мне вдруг захотелось сделать ей подарок. Я зашел к ней, достал из пакета огромное зеленое яблоко и положил на стол. Дежурная молча подняла на меня свои холодные глаза и улыбнулась краешком губ. А может мне это только показалось.
Открыв дверь номера, я не узнал его. Телевизор стоял не в углу, а у стены рядом с окном. Столик со стаканами был застелен чистой салфеткой и переместился так, что трапезничать за ним нужно было, сидя на кровати. Маша стояла у порога ванной и оглядывала комнату.
— Мне показалось, что так будет уютней, — сказала она, посмотрев на меня. — Вдруг тебе захочется включить телевизор.
Я не хочу, чтобы ты смотрел его, повернувшись ко мне спиной.
— Я никогда не поворачиваюсь к тебе спиной, — сказал я, целуя ее в щеку.
Маша взяла у меня пакет с продуктами и сказала:
— В этой комнате не хватает только цветов.
— Да, — согласился я. — Завтра утром я куплю самый большой букет самых красивых цветов, какие только продаются в Москве.
— Ты все-таки взял себе красного вина, — сказала Маша, заглянув в пакет и увидев «Кьянти».
— Я хочу, чтобы ты тоже попробовала его, — ответил я.
— Я попробую все, что ты предложишь, милый. Сегодня я хочу делать только то, что нравится тебе.
Я смотрел на Машу и думал, что вся жизнь до встречи с ней была у меня лишь вступлением к чему-то настоящему. Как азбука у первоклассника, которая открывает дверь в мир удивительных и прекрасных книг. Мне казалось, что я раскрыл эту дверь, на пороге которой стояла Маша, и теперь на меня хлынули все добро и красота мира.
Маша выставила на стол закуски, я открыл «Кьянти», налил в стаканы. Мы чокнулись, глядя друг на друга, я поцеловал ее в губы и выпил. Маша тряхнула головой, держа стакан в вытянутой руке, потом поставила его на стол и сказала:
— Теперь я всегда буду пить только «Кьянти». — Немного помолчала и добавила: — Если его будут продавать в магазинах и если у меня найдутся деньги.
«Кьянти» действительно оказалось хорошим вином. Мы выпили всю бутылку, затем принялись за велтлинское. Маша запьянела, такой я видел ее в первый раз. Она все время смеялась, иногда жестикулировала, объясняя что-то, и мне было хорошо оттого, что она, наконец-то, расслабилась и освободилась от своей стеснительности. Я смеялся вместе с ней. Когда бутылка велтлинского подходила к концу, она вдруг поставила стакан на стол и, глядя на меня совершенно трезвыми глазами, сказала:
— У меня такое чувство, будто это наш последний праздник.
— Только в том случае, если больше не будет ни велтлинского, ни «Кьянти», — ответил я.
— Я вовсе не это имела в виду, — сказала Маша. — У меня какое-то странное предчувствие. Я не могу его объяснить, но оно во мне.
— А у меня совсем другое чувство, — сказал я, обнимая ее. — Я теперь не оставлю тебя ни на одну минуту.
— Я тоже хотела бы этого, милый, — ответила Маша.
Мне еще в Праге хотелось поговорить с ней о наших дальнейших отношениях. Я уже не мог без Маши, мне все время не доставало ее. Без нее я сам себе казался несчастным. Я взял ее ладонь, прислонился к ней губами, и, склонив голову, сказал:
— Сударыня, я прошу вашей руки.
Я не ожидал реакции, которая наступила после этого. Маша вздрогнула, выдернула руку, лицо ее побледнело, губы задрожали. Несколько мгновений она молча смотрела на меня, потом спросила, словно ослышавшись:
— Ты это серьезно?
— Серьезнее не бывает, — сказал я и повторил. — Сударыня, я прошу вашей руки.
— Повтори еще раз, — попросила Маша.
— Я прошу вашей руки, — уже тише произнес я и опустился на колено.
Она обняла меня за шею, поцеловала в голову и притиснула к себе. Я почувствовал, что она плачет. Я тоже обнял ее, погладил ладонью по спине и сказал:
— Я думал, ты обрадуешься, а ты разревелась.
— Это от счастья, милый. — Она подняла на меня мокрые глаза и поцеловала в губы. — Правда от счастья. Я готова отдать тебе и руку, и сердце.
Я налил велтлинского, мы чокнулись, пригубили его и поставили стаканы на стол. Пить больше не хотелось. Я смотрел на Машу и чувствовал, что с этой минуты она стала мне еще дороже. До этого она была как нечаянный подарок судьбы. А сейчас стала частью меня. А это совсем иное. Подарки со временем тускнеют и теряют цену. Общая судьба не имеет цены.
— Мы закатим самую шикарную свадьбу, — сказал я, глядя на нее счастливыми глазами. — Я хочу видеть тебя в белом воздушном платье и белых туфельках. Ты будешь такой красивой, что твои подруги умрут от зависти.
— Они и так умирают, — произнесла Маша.
— Где будем справлять свадьбу: в Москве, Барнауле или у тебя на Байкале?
— Ты знаешь, милый, я не хочу свадьбы, — сказала Маша и ее лицо сразу стало серьезным.
— Почему? — удивился я. — Это же один раз на всю жизнь.
— Я скажу тебе об этом позже. Хорошо?
— Хорошо, — согласился я.
— Я до сих пор вспоминаю храм Святого Вита и органную музыку, — задумчиво произнесла Маша.
— Да, это было чудесно, — сказал я. — Но ты не слышала хороший церковный хор. Он берет за душу так, что царапает сердце.
— Я вообще была в церкви всего несколько раз.
— Пойдем завтра, — предложил я. — В Москве много хороших церквей.
— Пойдем, — сказала Маша. Легко вздохнула и, улыбнувшись, добавила: — Знаешь, чего я хочу больше всего на свете?
— Чего? — спросил я.
— Обвенчаться в церкви.
— Ну так обвенчаемся. — Я присел рядом с ней и обнял ее за плечи. — У меня в Барнауле есть знакомый священник. Очень хороший священник. На его проповедях не протолкнуться. Он нас обвенчает.
— Как его звать?
— Отец Михаил. А что?
— Если мы будем венчаться в Барнауле, никто из подруг не увидит моего венчания. А я хочу, чтобы они его видели.
— Мы пригласим их в Барнаул.
— Это очень дорого.
— Ольгу и еще двух-трех приглашать все равно придется.
— А твои друзья? Гена и Валерий Александрович? Кстати, Генина жена так хорошо говорила о тебе.
— Нина хорошо говорила обо мне? — удивился я.
— Ты об этом спрашиваешь, как будто не веришь. — Маша пристально посмотрела на меня.
— Ты знаешь, что она сказала мне сегодня утром? Что я не стою даже мизинца твоей руки.
— Мы с ней сразу стали симпатизировать друг другу, — заметила Маша. — Она мне понравилась.
— Еще бы, — сказал я, сделав обиженное лицо. Я вспомнил, как Нина называла меня забулдыгой. Но говорить об этом Маше не стал.
— Я так хочу обвенчаться в церкви, милый, — сказала Маша, закрыв глаза и откинув голову. — И послушать церковный хор.
За окнами уже давно мерцал отсвет уличных фонарей. Мы сидели в полутемной комнате, не зажигая света. Маша притиснулась ко мне и я чувствовал, как биение наших сердец передается друг другу. Потом мы отодвинули столик, разобрали постель и легли спать. Мы уже засыпали, Маша, как всегда, лежала, обняв меня одной рукой и положив голову на мое плечо, когда раздался телефонный звонок. Я протянул руку к тумбочке, нашарил телефонную трубку и поднес к уху.
— Вы знаете, что посторонние могут находиться в гостинице только до одиннадцати часов? — раздался в трубке дребезжащий женский голос, показавшийся мне самым противным из всех, какие когда-либо приходилось слышать. В голове сразу промелькнула мысль: эта вымогательница не успокоилась. Сотни, которую я отдал, ей показалось мало.
— Что случилось, милый? — спросила Маша, подняв голову.
— Ничего особенного, — сказал я. — Спи. У дежурной по этажу появились ко мне какие-то вопросы.
— Это из-за меня, — сказала Маша и села.
— Ложись, пожалуйста, и ни о чем не думай. — Я поцеловал ее в голову и стал натягивать брюки.
Кое-как застегнув пуговицы рубашки, я сунул босые ноги в туфли и направился к дежурной. Она сидела в комнате за своим столом, но это была не та женщина, с которой я расплачивался днем. Я понял, что меня передали по эстафете и теперь будут доить, как корову, до тех пор, пока Маша будет оставаться со мной. Я не стал ждать, что скажет дежурная и заговорил первым.
— Мы же договорились с вашей предшественницей, — сказал я, — что за все услуги я буду расплачиваться утром. Но если вы хотите сейчас, пожалуйста.
Я достал из бумажника сотню и положил на столик. Дежурная, как и ее предшественница, открыла верхний ящик, смахнула купюру туда и, не глядя на меня, сказала:
— Но если ночью будет проверка, я о ваших делах ничего не знаю.
— Разумеется, — сказал я и зевнул, прикрывая рот ладонью. Мне действительно хотелось спать.
Дежурная посмотрела на меня, пожала плечами и уткнулась в лежащую на столе толстую, исписанную от руки тетрадь.
Я повернулся и направился к себе, твердо убежденный в том, что ночью кто-нибудь постучит к нам в дверь и снова потребует денег.
— Зачем тебя вызывали? — спросила Маша, когда я оказался в комнате. Она лежала на кровати, закрывшись одеялом до самого подбородка.
— Выяснить, осталась ты у меня ночевать или нет.
— И что ты ей сказал?
— Что такую девушку, как ты, я не отпущу ни за что на свете.
— Я поеду к себе, — сказала Маша, поднимаясь с постели.
— Ну вот еще, — я подошел к ней и обнял за плечи. — Я обо всем договорился с дежурной, она взяла у меня деньги и больше нас никто не тронет в эту роскошную ночь. Давай начнем все с начала. — Я сел на кровати напротив Маши. — Пусть эта ночь будет у нас первой.
— А может так и надо, — легко согласилась Маша и снова легла, натянув на себя одеяло.
Ночью я проснулся от тревоги, щемившей сердце. Такое уже было со мной в Праге. И так же, как в пражской гостинице, первым делом я протянул руку к Маше. Ее не было. Несколько мгновений я лежал с открытыми глазами, привыкая к темноте, потом обвел комнату взглядом. Маша сидела в кресле, забравшись в него с ногами. Она вся сжалась и походила на маленький белый комочек и я сразу ощутил в груди неприятный холодок. Встав с постели, я подошел к креслу, осторожно прижал ее к себе и тихо спросил:
— Тебе худо?
Она молча кивнула. Я сел на подлокотник, обнял ее за голое, холодное плечо. Она уткнула подбородок в колени и я услышал редкие, беззвучные всхлипы.
— Это то же, что было в Праге? — спросил я.
— По всей видимости, да, — ответила она, не поднимая головы.
— Ты говорила об этом с врачами?
— Говорила.
— Ну и что?
— Надо ложиться на обследование. Пока не будет анализов, никто не может сказать ничего определенного.
— Утром мы сразу же поедем в больницу, — сказал я, целуя ее колени. Тревога, с которой я проснулся, только усилилась. — Тебе не холодно? Может пойдем в постель?
— Когда я сижу вот так, мне немного легче, — сказала Маша. — Ты иди, я потом приду к тебе.
Ее голос был тихим и каким-то обреченным. Я снял с кровати одеяло, укрыл им Машу. Сам сел на подлокотник кресла и, обняв ее за плечи, прижал к себе. Мне казалось, что так она будет чувствовать себя лучше.
— У нас сегодня был такой счастливый день, — тихо сказала Маша. — Самый счастливый в моей жизни… И надо же, так случилось…
— У нас будет еще много счастливых дней, — ответил я, целуя ее волосы.
— Я надеюсь, — сказала Маша.
Не знаю, как долго мы сидели, прижавшись друг к другу.
Я замерз, но не уходил от Маши, считая, что сейчас она более всего нуждается в моей поддержке. Ей нельзя было почувствовать себя одинокой. Одиночество отнимает силы, а мне казалось, что у нее их совсем немного. Через некоторое время Маша сказала, откинув одеяло:
— Пошли спать. Скоро уже утро.
Мы легли, я положил ее голову на свою руку. Маша уткнулась носом в мое плечо и сказала:
— Мне так хорошо с тобой. Так уютно и, главное, спокойно.
— Мне тоже хорошо с тобой, — ответил я.
Мне не хотелось говорить больше о болезни, чтобы не бередить душу ни себе, ни ей. Мне казалось, что сейчас ей и без того не легко. Но она начала сама.
— Я разговаривала с одной нашей врачихой о моих проблемах, — сказала Маша. — Она хороший специалист.
— И что она тебе сказала? — спросил я.
— Она и предложила обследование.
— Мы же решили, что утром едем в больницу.
— Да, милый. Ты отпустишь меня на три дня?
— Я буду приезжать к тебе и с утра до вечера сидеть у твоей постели.
— Нет, милый. Эти дни мне надо побыть одной. Мы поедем в больницу вместе и я скажу тебе, через сколько дней ты должен приехать ко мне. Хорошо?
— Хорошо, — сказал я. Я был согласен на что угодно, только бы быстрее поставить ее на ноги.
Утром Маша встала, как ни в чем не бывало. Она выглядела свежей и абсолютно здоровой. На какое-то время мне даже показалось, что ночью я видел нехороший сон и ни в какую больницу мы не поедем. Но она сама напомнила мне о ней. Когда я предложил позавтракать, Маша сказала:
— Я не хочу задерживаться в больнице ни на один лишний день. Если мы попадем туда до девяти, я успею сдать кровь на анализ еще сегодня. Ее берут натощак.
Мы взяли такси и направились почти через всю Москву на Шоссе Энтузиастов. Я подождал в вестибюле, пока Маша сходит к своему врачу. Через несколько минут она вышла ко мне с маленькой бумажкой в руке.
— Ну вот видишь, милый, — сказала она, показывая бумажку. — Уже получила направление на анализ.
— Сколько ты здесь пробудешь? — спросил я.
— Я же тебе говорила: три дня.
— Ровно через три дня в это же время я буду здесь, — сказал я.
— Не здесь, а в общежитии. Я постараюсь быть уже там.
Маша поцеловала меня в щеку и торопливым шагом направилась на второй этаж. Я проводил ее взглядом и мне показалось, будто у меня оторвался кусочек сердца. Подождав, пока она скроется за поворотом лестницы, я медленно направился к выходу из больницы.
Ровно через три дня я был у дверей Машиной комнаты. Раз десять давил на кнопку звонка с такой силой, что она могла расплющиться. Но за дверью было тихо, как в потустороннем мире.
Я позвонил Ольге, но ее тоже не было. В будний день общежитие вымирает, все его постояльцы на работе. Я спустился вниз и пошел в больницу, чтобы попытаться отыскать Ольгу. Она скажет, что с Машей и, самое главное, уехал ли брат с друзьями из Машиной комнаты. Если уехал, я сегодня же переберусь в общежитие.
Больницу охраняли так же, как банк. У входа на лестницу, ведущую наверх, и у лифта стояли два парня, пояса которых оттягивала тяжелая кобура. Пройти внутрь можно было только по специальному пропуску. В вестибюле рядом со справочной службой висел телефон и табличка с указанием номеров. Я нашел телефонный номер отделения челюстной хирургии и позвонил Валере. Мне ответили, что Валерия Александровича сегодня не будет, он на заседании ученого совета в институте.
— А вы не могли бы позвать к телефону медсестру Ольгу? — спросил я.
— Какую Ольгу? — раздалось на другом конце телефонного провода. — У нас медсестер с таким именем пять или шесть. Вам какая нужна?
Я не знал Ольгину фамилию, поэтому начал объяснять, где она живет и как выглядит. После недолгого разговора мы пришли к мнению, что из всех медсестер жить в общежитии и иметь такую внешность может только Ольга Никоненко. Но она сейчас на операции и освободится, скорее всего, только часа через два.
Я вышел на улицу, дошел до ближайшего летнего кафе, взял кружку пива и просидел за столиком битый час. Потом заказал чашку кофе. Он оказался холодным и невкусным. Отпив глоток, я отодвинул чашку, рассчитался с официантом и вернулся в больницу. Ольга оказалась на месте. Услышав мой голос, она спросила:
— А разве Маша и тебе ничего не объяснила?
— А что она могла мне объяснить? — удивился я.
— Ты откуда звонишь? — спросила Ольга.
— Снизу, из вестибюля.
— Подожди, я сейчас спущусь. — Она положила трубку.
У меня возникло нехорошее предчувствие. Ольга подошла ко мне явно взволнованная и начала без предисловий:
— Маша сегодня утром улетела в Улан-Удэ.
— А что случилось? — спросил я, чувствуя, что начинает сжиматься сердце. Отъезд Маши оказался для мня совершенно неожиданным. Она не собиралась никуда улетать.
— Что может случиться с женщиной?.. — Ольга не закончила фразу, многозначительно посмотрев на меня.
— Забеременела, что ли? — спросил я, все еще не понимая происшедшего.
— По всей видимости.
— Ну, а уезжать-то зачем? Разве плохо, что будет ребенок? — Я развел руки, показывая, что не понимаю Машиного поступка.
— Что же ты сразу-то ей об этом не сказал? — укоризненно покачала головой Ольга. — Она, наверное, боялась, что, как узнаешь, бросишь. Вот и полетела избавляться от твоего наследства. Думаю, не хочет, чтобы об этом знали наши врачи. Тут ведь сразу станет известно всей больнице.
Мне показалось, что на меня обрушивается потолок. Пошатнувшись, я навалился плечом на стену и выдавил вдруг сразу ставшими сухими губами:
— Не может этого быть. Из-за такой глупости лететь в Улан-Удэ.
— Надо знать Машу, — холодно ответила Ольга. — Она у нас принципиальная. Как решит, так и сделает. Уговаривать бесполезно.
— Здесь должно быть что-то другое. — Я все еще пытался понять логику Машиного поступка. — Скажи мне, что? Ты должна это знать.
— Откуда мне знать? — пожала плечами Ольга. — Я никогда не расспрашивала ее о ваших отношениях. Да она бы и не рассказала.
Я ощутил в груди такую пустоту, словно у меня вынули сердце. Голова вдруг стала ватной, я перестал соображать. Все ценности жизни перестали существовать в один миг. Оторвавшись от стены, я тупо уставился на Ольгу и спросил:
— У тебя есть ее адрес?
— Она полетела к деду с бабкой. Они живут на Байкале. Маша что-то рассказывала о деревне Сосновке и какой-то Максимихе. По-моему они живут в Сосновке.
В голове сразу созрело решение: надо забрать у Гены вещи и лететь на Байкал.
…Широкий проспект Шоссе Энтузиастов уходил в бесконечность. По тротуару двигался непрерывный поток людей, по проезжей части, шипя шинами и надрывая моторы, неслись стада автомобилей. Но я не видел этого. Одна мысль вытеснила все остальное: во что бы то ни стало найти Машу. И чем быстрее, тем лучше. Но рассудительный Гена остудил меня.
— Такие вещи, старик, надо делать с холодной головой, — сказал он спокойно, давая тем самым успокоиться и мне. — Прилетишь ты в Улан-Удэ, а дальше что? Где эта Сосновка, ты не знаешь. Как до нее добраться — тоже. А вдруг Маши уже нет там? Или она вообще там не была?
— Что ты предлагаешь? — спросил я, глядя на часы. Мне казалось, что на разговоры у нас нет времени.
— Надо иметь в Улан-Удэ опорную базу, — ответил Гена.
— Где я ее возьму? — удивился я. — Я в этом городе ни разу не был.
— Тем более надо иметь. Давай подумаем. — Гена наморщил лоб, напрягая мысли. — А что, если тебе сделать командировку от моей газеты? Когда за спиной солидная фирма, легче решать любые вопросы.
— Ты же сам сказал, что уходишь из нее, — возразил я.
— Я ухожу, а друзья остаются, хотя их становится все меньше. — Гена снова наморщил лоб. — Я заявлял одну тему, под нее дадут командировку. Тебе написать об этом не составит труда.
— О чем? — спросил я, все еще плохо соображая, чего хочет от меня Гена.
— В Забайкалье отбывали ссылку многие декабристы. Один Николай Бестужев чего стоит. Почему, попав на каторгу, они не проклинали Россию, не опускались до уровня каторжников. Наоборот, несли в глухомань высокую культуру и высокую нравственность. А нынешняя интеллигенция?.. Чего об этом говорить… Какие из нее декабристы? Почему между той и нынешней такая пропасть?
— Потому, что декабристы служили идее, а нынешняя, так называемая интеллигенция, только своей утробе, — ответил я. — Нравственные понятия оскудели.
— Вот и найди там человека, который служит России, а не корыту. Учителя, врача, инженера. Такие наверняка есть.
Мне было все равно о ком и для кого писать. Лишь бы побыстрее разыскать Машу. Но в предложении Гены был здравый смысл, командировка мне бы не помешала.
— Ты уверен, что мне ее дадут? — спросил я.
— Нет, — сказал Гена, — но попробовать можно.
Он снял телефонную трубку и набрал номер ответственного секретаря редакции. По тону разговора я понял, что тратить деньги на незнакомого человека тот не соглашался. Они поговорили несколько минут и в конце концов мне показалось, что Гена уломал своего начальника. Подняв на меня глаза, он сказал:
— Завтра утром иди к нему. Получишь командировочное удостоверение и деньги на дорогу. Билет тебе заказали. Авиакасса на первом этаже редакции.
Он обхватил ладонями поясницу и откинулся в кресле.
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Улан-Удэ оказался небольшим, уютным городком, окруженным рыжеватыми, выгоревшими на солнце сопками. Автобус, везший меня из аэропорта, прогромыхал по старенькому мосту через реку Селенгу и вскоре я оказался на центральной площади, главной достопримечательностью которой была ничем не примечательная гостиница «Байкал». Я смотрел на ее серое неказистое здание, не зная, с чего начать: заказывать номер и браться за телефонный аппарат, пытаясь найти следы Маши, или отправляться напрямую в Сосновку. Но я даже не знал, каким транспортом можно до нее добраться. Постояв в раздумье, я спросил у прохожего, где находится республиканская газета, и направился туда. Газетчики все знают, они помогут собрату в трудную минуту.
Редактор газеты сидел за письменным столом, на котором не было ни одной бумажки. На столе отсутствовал даже традиционный стаканчик с карандашами и ручками. У редактора было лицо измученного человека. Он поднял на меня усталые глаза и с нескрываемой скукой ждал моей первой фразы. Очевидно залетные гости, вроде меня, бывали у него часто и обращались с единственной просьбой: напечатать что-то из их работ и выдать авансом гонорар. Денег просить я не собирался, на дружбу набиваться тоже. Поэтому смотрел на редактора спокойно, даже пытался выжать из себя дежурную улыбку. Редактор положил руки на стол и спросил негромким, невыразительным голосом:
— Вы к нам надолго?
Я расценил вопрос, как проявление интереса к моей персоне и попросил разрешения сесть. Он кивнул на кресло.
— Все зависит от обстоятельств, — сказал я, усаживаясь в потертое, но удобное кресло. Ночь, проведенная в самолете, вымотала меня, я чувствовал себя разбитым. — Знаете пословицу: хороший совет дороже золота. Мне нужен ваш совет.
— Нет ничего легче, чем давать советы, — сказал редактор и на его лице словно отсвет фар в ночной комнате промелькнула осторожная улыбка.
— Мне надо сегодня добраться до деревни Сосновки. Я бы хотел, чтобы вы посоветовали, как лучше это сделать.
— Никогда не слышал о Сосновке, — признался редактор, наморщив лоб. Достал из стола небольшую книжечку, начал листать ее. Затем поднял телефонную трубку, набрал номер. Дождался ответа, спросил: — Николай Иванович, ты не знаешь такую деревню Сосновку? А как туда добраться?
Я напрягся, поняв, что редактору удалось отыскать дорогу к Машиной деревне. Он поговорил еще некоторое время, положил трубку и повернулся ко мне:
— Это недалеко от туристической базы Максимиха. Автобус ходит до нее один раз в два дня. Сосновки уже давно нет на карте. Это бывший леспромхозовский поселок. Леспромхоз ликвидировали лет двадцать назад.
— Сегодня я на автобус уже не успею? — спросил я.
— Сегодня его не было, — ответил редактор. — Он пойдет завтра.
— А другого транспорта нет? — спросил я.
— Только самолетом до Усть-Баргузина. А оттуда на попутных машинах. От Улан-Удэ до Максимихи триста километров, из них ни одного километра асфальта.
Я все понял, поэтому спросил:
— Как заказать билет на завтрашний автобус?
— Я сейчас это сделаю, — сказал редактор. Снял телефонную трубку и попросил кого-то оставить для меня место на завтрашний рейс.
Я поблагодарил редактора и поднялся с кресла.
— Заходите на обратном пути, — сказал он, не скрывая облегчения оттого, что встреча закончилась, и протянул руку. Мы попрощались словно старые добрые друзья и я вышел из кабинета.
Был нежаркий солнечный день уходящего лета. В такую пору в лесу летят блестящие на солнце в голубоватом воздухе паутинки и тенькают, перелетая с дерева на дерево, синицы. А в городе желтеет, но еще крепко держится на тополях огрубевшая листва. Я вдохнул ее горьковатый запах и, оглянувшись на здание редакции, направился в гостиницу.
Из головы все время не выходила Маша. Я задавал себе множество вопросов и не находил ответа ни на один из них. Успела она побывать в здешней больнице или нет? Зачем ее понесло в такую даль, если сейчас все делают практически в любом медицинском учреждении? В Москве их сотни, объявления об этом можно ежедневно прочитать в бегущей строке телевизора. Но дело не в этом. Я готов был отдать свою жизнь, только бы спасти жизнь своего ребенка. Я уже пережил немало событий, повидал много людей, познал дружбу и предательство, а у него все это было еще впереди. Жизнь каждого человека — огромный и неповторимый мир. И распорядиться ей может только Господь Бог. Он создал человека и лишь он вправе решать за него. Но в то же время меня не покидала и другая мысль. А что, если дело не в ребенке? Что, если все гораздо серьезнее?
Взяв номер в гостинице «Байкал», я лег на кровать и тут же провалился в нервный, тревожный сон. Сказывалась утомительная, бесконечно длинная ночь в самолете. Я то вздрагивал, открывая глаза и бессмысленно глядя на льющийся из окна свет угасающего дня, то снова впадал в забытье и проваливался в бездну. Не помню, как долго это длилось. Наконец, я открыл глаза и, сколько ни заставлял себя, не мог больше уснуть. Что-то тревожное поселилось в душу, я долго и сосредоточенно смотрел в потолок, пытаясь разгадать причину тревоги. Потом встал, прошелся несколько раз по комнате от стены до стены, снял телефонную трубку и позвонил в туристическое агентство. Спросил, пришел ли автобус с туристами из Максимихи? Мне ответили, что он будет примерно через час. Автобус останавливается у гостиницы «Байкал».
Я положил трубку и посмотрел в окно. Широкая площадь перед гостиницей была пуста. Лишь на противоположной ее стороне стояло несколько человек. Там находилась автобусная остановка. Но туристов скорее всего привезут не на остановку, а к крыльцу гостиницы.
Мне показалось, что я нашел ответ хотя бы на один из своих вопросов. Если Маша, прилетев в Улан-Удэ, поехала сразу в свою Сосновку, то возвратиться сюда она может только сегодня. Ведь не поедет же она за триста километров ради того, чтобы переночевать там одну ночь, а утром отправиться назад. Два-три дня ей надо наверняка побыть дома. Я могу встретить ее или сегодня у автобуса, или завтра в Сосновке. Разминуться мы не можем.
Я спустился вниз. Солнце еще висело над вершинами сопок, но воздух становился плотнее и прохладнее. Я сошел с крыльца, неторопливо прошелся несколько раз вдоль фасада гостиницы.
У остановки на противоположной стороне площади один за другим остановились сразу два автобуса. Из них вышли пассажиры и автобусы поехали дальше. Я снова стал прохаживаться вдоль фасада гостиницы. Солнце скатилось за сопки. Над городом разлилась сизоватая мгла, стало холодно. Я вышел из гостиницы в одной рубашке и теперь пожалел об этом. Походив еще немного, я окончательно замерз и решил подняться в номер, чтобы надеть шерстяной джемпер. Мне показалось, что на переодевание ушло не больше двух минут. Но когда я спустился вниз, увидел у дверей гостиницы толпу людей с сумками в руках и задние огни отъезжающего автобуса. Я инстинктивно кинулся за ним, чуть не сшиб с ног какую-то старушку и остановился. Извинился перед старушкой, подал ей сумку, которую она уронила на асфальт, и спросил:
— Вы не из Максимихи?
— Из Максимихи, — ответила она, поправляя широкополую соломенную шляпу.
— Скажите, из автобуса вышли все пассажиры или там кто-то остался?
Старушка окинула взглядом толпу, пожала плечами и сказала:
— По-моему остались. К нам по дороге подсаживались люди.
— Девушки среди них не было? Красивой?
— Девушки и подсаживались.
— А куда поехал автобус? — спросил я.
— Откуда я знаю. — Старушка стукнула ладонью по сумке, словно выбивала из нее пыль, и стала подниматься на крыльцо гостиницы.
Я готов был проклясть себя и свой джемпер за то, что упустил автобус. Столько времени ждал, а каких-то двух минут вытерпеть не мог. Постояв несколько мгновений у крыльца и еще раз посмотрев в ту сторону, куда уехал автобус, я вместе с туристами пошел в гостиницу.
Утром у крыльца снова была толпа людей с сумками. Командовал ей высокий сухощавый парень с узким лицом и тонкой шеей, на которой выпирал большой острый кадык. В руках у него была бумажка. Когда подошел автобус, он, заглядывая в нее, стал выкрикивать фамилии туристов и пропускать их в салон. У меня возникло нехорошее предчувствие. Выкрикивая фамилии, парень несколько раз бросал взгляд в мою сторону, словно пытался отгадать, не встречались ли мы с ним раньше на туристской тропе. Наконец, все туристы уселись в автобус и у дверей остались только мы с парнем. Он еще раз заглянул в бумажку и спросил, глядя на меня.:
— А как ваша фамилия?
— Баулин, — сказал я, доставая из кармана бумажник с командировочным удостоверением.
Он снова заглянул в свою бумажку и произнес:
— Вашей фамилии здесь нету. Вы откуда?
— Из Москвы, — сказал я.
— Вы турист?
— Нет. Я корреспондент.
— Этот автобус обслуживает только туристов. Посторонних мы не берем.
Парень шагнул в автобус и попытался закрыть дверь. Я сунул в нее ногу. Он уперся ботинком в мое колено, стараясь не дать мне возможности ступить на подножку. Я понимал, что если проиграю эту короткую, но становящуюся жестокой для меня схватку, мне придется торчать в Улан-Удэ еще два дня. За это время можно сойти с ума.
— Если вы сейчас же не пустите меня, — сказал я, еле сдерживаясь, чтобы не взорваться, — я сделаю такую рекламу вашей фирме, что ни один турист не захочет иметь с ней никаких дел.
— Из какой вы газеты? — спросил парень, убрав ботинок с моего колена.
Я протянул ему командировочное удостоверение. Он прочитал его, перевернул на другую сторону, посмотрел на печать и спросил:
— А почему никто в агентстве не знает о вашем приезде?
— А я решил проехать до турбазы дикарем. Посмотреть, как вы их встречаете. Кстати, как ваша фамилия и какую должность вы занимаете?
Парень достал из кармана носовой платок, стер с моего колена следы своего башмака, распахнул дверь и сказал:
— Проходите.
Он усадил меня на переднее сиденье рядом с собой. Вскоре я узнал, что зовут его Мишей Воронцовым, он уже три года работает инструктором на турбазе Максимиха. От Улан-Удэ до турбазы автобус идет около восьми часов. Но иногда и больше. Все зависит от погоды. Кроме того, в дороге приходится делать привал, чтобы туристы пообедали. В туристическом агентстве Мише никто не передавал, что с ним поедет московский корреспондент. Просьбу редактора республиканской газеты там не выполнили или просто забыли о ней. Но сходил в газету я все же не зря. Без звонков редактора я бы долго узнавал, как добраться до Сосновки. Кроме того, если потребуется помощь, на обратном пути я могу зайти к нему уже как к старому другу. Больше всего, конечно, я был благодарен Гене. Не выхлопочи он мне командировочное удостоверение, со мной бы здесь никто не разговаривал.
После серых, ничем не примечательных улиц Улан-Удэ, дорога нырнула в узкую долину, поросшую реликтовыми лиственницами. Таких могучих, огромных лиственниц я не видел ни разу в жизни. Они достигали сорокаметровой высоты, широко разбросив прямые, похожие на крылья карусели, ветви. Их мягкая темно-зеленая хвоя кое-где уже была чуть тронута похожей на проседь желтизной. Рядом с дорогой, то и дело натыкаясь на камни, торопливо бежала узкая горная речка. Увидев, что я засмотрелся на нее, Миша сказал:
— Бывают времена, когда эта речка разливается на всю долину. Тогда не то что на автобусе, на военном БТР не проедешь.
— А рыба в ней есть? — спросил я.
— Мелочь, конечно, водится. Чебак, хариус… Рыбой я вас в Максимихе угощу. Настоящей, байкальской.
Миша проникся ко мне симпатией, поэтому я спросил о том, что волновало больше всего:
— В Максимиху мы поедем через Сосновку?
— Она километра два в стороне, — сказал Миша. — Там и деревни-то практически нет. Одни старики остались. А вы откуда о ней знаете? — Миша пристально посмотрел на меня, словно засомневался в достоверности корреспондентского удостоверения.
— Там живет одна замечательная семья, — сказал я. — Хочу ее навестить.
— Так вы разве не к нам, в Максимиху? — На лице Миши появилось неподдельное разочарование.
— Почему же не к вам? К вам. Побуду пару дней в Сосновке, а оттуда в Максимиху. Вы к этому времени омулей наловите.
— Я на рыбалку не хожу, — серьезно ответил Миша. — Времени нет. Этим специальная бригада занимается.
— А когда мы будем в Сосновке? — спросил я.
— Часа в три-четыре.
Автобус проезжал через какие-то деревни, огибал сопки, перебирался через речушки, глухо стуча колесами по деревянным настилам стареньких мостов. Туристы с любопытством рассматривали проплывающие за окнами пейзажи, а я думал только о Маше. Наконец, Миша остановил автобус на развилке, ведущей в Сосновку, и сказал:
— Идите вот по этому проселку и придете в деревню. Заблудиться здесь негде. В Максимихе я вас жду.
Я проводил автобус взглядом, закинул сумку на плечо и направился по старой, давно не езженной, кое-где запорошенной осыпавшейся хвоей дороге. Она отвлекала от тяжелых мыслей. Дорога шла через редкий чистый сосновый лес. В таких местах обычно растут белые грибы, но здесь их не было. Может быть они уже отошли, а может быть их пора еще не наступила. Воздух был прозрачным и чистым, наполненным таинственной тишиной. Она никогда не бывает вечной и у меня возникло чувство, что сейчас должно что-то произойти. Прошагав еще несколько минут, я вдруг увидел сквозь сосны бесконечную блестящую поверхность, словно за ними находилось огромное зеркало. Я сначала оторопел, не понимая, что это, но тут же догадался: Байкал. Дорога вывела меня на берег. Я остановился, чтобы получше рассмотреть священное море, нашу национальную легенду.
Байкал уходил за горизонт, покачиваясь и дыша, словно живое существо. Похожие на мускулы волны играли на солнце золотистыми лучами и слепили глаза. Далеко справа в еле видимой голубоватой дымке прямо из воды поднимались горы. В километре от меня виднелись выбежавшие на самый берег и остановившиеся в изумлении от увиденного деревянные избы. Очевидно это и была Сосновка. Неторопливая байкальская волна, облизывая гальки, медленно накатывалась на берег и с недовольным шипением отходила назад.
Я подошел к кромке Байкала. Он был настолько чист, что даже на метровой глубине можно было рассмотреть золотистые песчинки. Вслед за откатывающейся волной я шагнул на мокрый песок, зачерпнул пригоршню воды, плеснул в лицо. Она была холодной и свежей, как родниковая.
Где-то далеко залаяла собака. Я торопливо вскинул голову, вышел на дорогу и направился к деревне. У первого же дома встретил старушку, снимавшую с ограды сушившуюся на штакетине кринку. Я спросил ее, в каком доме живут Мещеряковы. Прижав обеими руками кринку к груди, старушка несколько мгновений молча разглядывала меня, потом спросила:
— Тебе кого из Мещеряковых надо?
— Машу, — ответил я, ощущая под сердцем легкий холодок. Поэтому торопливо добавил: — Она здесь?
— Да уж третий день живет. — Старушка снова оглядела меня с ног до головы. — А ты из Москвы?
— Из Москвы, бабушка, — сказал я, чувствуя, что меня начинает бить радостная дрожь. — Так где живут Мещеряковы?
— Вон, через два дома. — Она показала рукой в сторону большого, рубленого из толстых, почерневших от времени бревен, дома. — Ты там осторожнее, — предупредила старушка. — У них кобель шибко озорной. Варнак варнаком.
До Машиного дома я добежал бегом. Распахнул калитку. Из будки, гремя цепью, выскочила небольшая черная собачонка. Оскалив пасть и исходя от ярости неистовым лаем, она кинулась на меня. Но цепь была короткой и собака не доставала до дорожки, ведущей от калитки к крыльцу. Я ступил в ограду, через некоторое время словно после долгого раздумья, дверь дома отворилась и на крыльце появилась Маша. Она не могла поверить, что перед ней стоял я. Молча сойдя с крыльца, Маша замерла на месте. Я подбежал, схватил ее на руки, прижал к себе и начал целовать в лицо. И только потом увидел, что на крыльце стоят высокий седой старик и пожилая сухонькая женщина в переднике и белом платке. Они молча смотрели на нас. Я осторожно опустил Машу на землю и повернулся к старикам.
— Деда, это Иван. Я вам о нем говорила, — пряча извиняющуюся улыбку, сказала Маша и, взяв меня за руку, повела к крыльцу.
Кобель перестал лаять, сел у будки и внимательно наблюдал за нами. Старики молча посторонились, пропуская нас в дом.
— Ты когда прилетел? — спросила Маша поразившим меня тихим, глухим голосом.
— Вчера, — сказал я, глядя на нее.
Мне показалось, что она стала еще красивее. Ее лицо горело легким румянцем, глаза странно блестели. Она все еще не могла прийти в себя от моего приезда.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, стараясь прочитать ответ в ее немного растерянных глазах. Взгляд для меня сейчас был важнее слов.
— А что? — Маша внимательно посмотрела на меня.
— Ольга сказала, что ты полетела к знакомому врачу…
— Ольга?.. Я ей ничего на говорила.
Она посадила меня на стул у стола, старики сели напротив. До сих пор они не проронили ни слова. Первой не выдержала старуха.
— На максимихинском автобусе приехали? — спросила она, потирая правой ладонью пальцы левой руки.
— Да, — сказал я. — Плохо, что он ходит не каждый день.
— Нам хватает, — заметил старик казенным голосом. Они явно не знали, как себя вести.
— Чего вы человека допрашиваете? — сердито сказала Маша. — Гостя с дороги кормить надо.
Старики пропустили ее слова мимо ушей. Старуха вытерла концом платка сухие, шершавые губы, спросила:
— И надолго к нам?
— А вот заберу ее, — я кивнул на Машу, — и поеду.
— Это как заберешь? — сразу переходя на «ты», спросила старуха. — В ЗАГС что ли поедете?
— В церковь, — сказал я.
— Ладно спрашивать, — осадил жену старик. — Видишь, балаган разыгрывает. Они сейчас все ушлые. Накрывай на стол, да баню топи. Потом поговорим.
Старуха поставила на стол жареные грибы с картошкой, кружку молока, положила несколько больших ломтей домашнего хлеба. Маша села рядом, пододвинула мне тарелку и сказала:
— Ешь.
Я еще в дороге почувствовал голод, но сейчас он прошел. Однако съел все, что дали, поблагодарил хозяев и встал из-за стола. Маша встала вместе со мной.
— Если вы не против, мы прогуляемся по берегу, — сказал я, обратившись к старику.
Он промолчал. Мы вышли на улицу. Собака лежала в будке, высунув из нее морду. Увидев нас, она лишь скосила глаза, но позы менять не стала. Значит, приняла меня за своего.
Байкальская волна все так же лизала гальку, с шипеньем откатываясь назад. Мы спустились к самой кромке воды и пошли по хрустящим в крупном песке камушкам. Еще в Москве я думал о том, какой скандал закачу Маше, прилетев на Байкал. Она должна понять, что там, где речь идет о нас двоих, мы должны решать все вместе. Но от одного звука ее голоса все гневные слова вылетели из головы. Я готов был стиснуть ее в объятиях и, прижав к груди, целовать, целовать, целовать. Я не ощущал себя, не чувствовал своего сердца. Вместо него была Маша. Она заменила собой весь остальной мир. Обняв Машу, я уткнулся лицом в ее волосы, сразу оцепенев на несколько мгновений, потом спросил:
— Почему ты убежала? Тебе надо было попасть еще и в здешнюю больницу? — У меня не выходили из головы Ольгины слова о том, что Маша беременна.
— Зачем? — Маша пожала плечами и, опустив голову, потянула меня дальше по берегу.
— Значит надо возвращаться в Москву, — твердо сказал я.
Она остановилась и ковырнула носком туфли серую отшлифованную гальку. Затем подняла голову и сказала:
— Я хочу побыть здесь несколько дней. Кто знает, может это в последний раз.
В голосе Маши звучала грусть. Такой я ее никогда не видел. Ее взгляд был устремлен в себя, печаль шла из глубины. Я прижал Машу к себе и поцеловал в голову. Она подняла на меня глаза и я увидел, что сквозь печаль в них проскальзывает благодарность.
— Я очень люблю тебя, милый, — прошептала Маша, прижимаясь ко мне.
— Но больше никогда не делай так, — сказал я и снова поцеловал ее. — Мы не должны потерять друг друга.
— Пойдем к ручью, — сказала Маша. — Здесь недалеко есть очень красивое место.
Мы вышли за поселок, обогнули огромный, лежащий у самой воды камень и оказались в густых зарослях ивняка. Продрались сквозь него и очутились на крошечной зеленой полянке, по которой, звеня и перепрыгивая с камня на камень, бежал прозрачный ручей.
— Красиво, правда? — улыбнувшись, спросила Маша.
— Очень, — сказал я, оглядываясь.
Ивняк плотной стеной окружал поляну. Ручей, пробив дорожку в его корнях, убегал к Байкалу.
— Давай посидим здесь? — предложила Маша, оглядывая поляну. — Это мое самое любимое место. Я любила прибегать сюда еще когда была девчонкой. Приду, сяду у ручья и мечтаю.
И никто меня не видит.
Я снял свою куртку, постелил ее на траву. Мы сели. Маша положила голову на мои колени. Я нагнулся и поцеловал ее в губы. Маша закрыла глаза. Я обратил внимание, что во время поцелуя она всегда прикрывала веки. Сейчас она лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Я поцеловал ее сначала в один глаз, затем во второй.
— Поцелуй меня крепко-крепко, — прошептала Маша и потянулась навстречу.
Я обнял ее, мы вытянулись на куртке. Моя ладонь оказалась на ее теплом упругом животе. Маша прижалась ко мне, я почувствовал, что начинаю дрожать. Она снова прильнула к моим губам…
Потом она положила голову мне на колени и уставилась в небо. Оно было темно-синим, как байкальская вода. А редкие облачка, проплывавшие по нему, походили на волны. Я перебирал пальцами ее шелковистые волосы и ощущал разливающуюся в душе тихую радость. Одно ее присутствие рядом со мной было счастьем. Я нагнулся и осторожно поцеловал ее в губы. Маша посмотрела на меня и сказала:
— Здесь очень хорошо, но, по всей видимости, надо уже идти домой.
Мы снова продрались через тальник и вышли на прибрежную гальку.
— Как зовут твоих стариков? — спросил я. — Они так напустились на меня, что я даже не успел с ними познакомиться.
— Константин Макарович и Нина Ивановна. Они у меня старорежимные.
— А где твои родители?
— Их нету. — Маша посмотрела на уходящую за горизонт воду.
Я не стал спрашивать, что с ними стало. Мы подошли к дому стариков. Из трубы бани, стоящей в глубине огорода, поднимался дым. Они топили ее для меня. Когда мы зашли в дом, Нина Ивановна, не поворачиваясь, сказала Маше:
— Дай ему полотенце. Баня готова.
Маша прошла в комнату, вынесла махровое полотенце, протянула мне. Потом кивнула на сумку:
— Тебе оттуда ничего не надо?
— Надо, — сказал я.
Она подала мне сумку. Я достал чистое белье, завернул его в полотенце.
— Пошли, я покажу тебе баню. — Маша толкнула рукой дверь.
Баня была крепкой, срубленной из лиственницы, бревна подобраны одно к одному. Такие строения стоят века. Из ее низкой двери несло жаром. Маша зашла туда и тут же вернулась.
— Ну и натопили, — сказала она, покачав головой. — Иди. Веник запарен, все остальное найдешь на лавке.
Прежде, чем шагнуть через порог бани, я оглянулся. Нина Ивановна стояла на крыльце и внимательно следила за нами.
Я отвернулся и закрыл за собой дверь.
Воздух в бане был пропитан чуть горьковатым запахом березовой листвы. Он был сухим и жарким, но даже в парной, где было особенно горячо, дышалось легко. Я зачерпнул ковшиком воды из таза, в котором лежал распаренный веник, и плеснул на каменку. Едва коснувшись камней, вода издала хлопок и тут же испарилась. Волна сухого обжигающего жара обдала меня со всех сторон. Я всегда с благоговением относился к русской бане, но эта показалась особенной. Сколько бы ни поддавал на каменку, пар всегда оставался сухим. Я вдоволь нахлестал себя веником, несколько раз окатываясь холодной водой. Из бани вышел с таким ощущением, словно поменял кожу. После тугого жара вдыхать прохладный, свежий воздух было особенно приятно. С воды тянуло легким ветерком. Байкал утонул в туманной дымке, небо не то посерело, не то его затянуло сумрачной хмарью. Маша ждала меня на крыльце.
— С легким паром, — сказала она, вставая и протягивая руку.
— Все, как в сказке, — ответил я. — В баньке попарился, сейчас поем, попью и меня можно будет сажать в русскую печку.
Маша засмеялась.
— Ты не обижайся, — сказала она. — Но такие уж у меня старики. Уже заявили, что спать будешь в чулане на медвежьей шкуре. А дед ляжет на кухне, чтобы ты ночью не пробрался ко мне.
У него под подушкой пестик.
Мы прошли в дом. Константин Макарович сидел за столом в новой клетчатой рубахе, его волосы были расчесаны на аккуратный пробор. На столе стояла бутылка водки, соленая черемша, малосольный омуль, дымящаяся паром свежая картошка. Рядом с тарелками — четыре граненых стопки.
— Садись, Иван, к столу, — сказал Константин Макарович, показывая на табуретку напротив себя. — Гостем будешь.
Он впервые назвал меня по имени. Я сел на табуретку, Маша села рядом со мной. В комнату вошла Нина Ивановна, поставила на стол блюдце с куском желтоватого сливочного масла и тоже села к столу. Константин Макарович открыл бутылку, налил всем по стопке.
— Гостя нужно встречать добросердечно. Особенно такого. — Он посмотрел на меня, сузив глаза. — Не думал, паря, что ты здесь объявишься.
Он поднял свою стопку, протянул руку, чтобы чокнуться со мной. Мы выпили. Женщины лишь пригубили водку и поставили свои стопки на стол. Я взял стебель черемши, разжевал его. До этого мне приходилось есть только свежую. Соленая черемша тоже оказалась вкусной.
— Ты омулька попробуй, — предложил Константин Макарович. — Бабка сама солила. Она это умеет.
Маша положила мне на тарелку кусок омуля. Нина Ивановна проследила за ее движениями, спросила, посмотрев на меня:
— Венчаться-то когда собираетесь?
Маша, опустив голову, сказала:
— Чего вы пристаете к человеку? Он навестить меня приехал, а вы набросились на него, словно с вилами.
Я взял ее ладонь, поднес к губам и демонстративно поцеловал:
— Когда она скажет, тогда и повенчаемся.
— Вы сначала в ЗАГС сходите, — сказал Константин Макарович. — Казенная печать надежнее церковного пения.
— Ну что вы начали? — засмущавшись, не выдержала Маша. — Я сейчас встану и уйду.
— Сиди, — сурово приказал дед. — Окромя нас за тебя заступиться некому. — И тут же обратился ко мне: — Квартира-то у тебя есть?
— Есть, — сказал я.
— В Москве? — дед снова посмотрел на меня, сузив глаза. Он словно прицеливался в меня взглядом.
— Нет, в Барнауле, — сказал я.
— Это хорошо, — удовлетворенно заметил дед. — Я ей давно говорил: в Москве одно распутство. Из нее надо уезжать. Как посмотришь, что из Москвы показывают по телевизору, плюнуть хочется.
— Денег-то за книги много платят? — не обращая внимания на деда, спросила Нина Ивановна. Я понял, что Маша уже рассказала старикам, чем я занимаюсь.
— Когда как, — сказал я. — Иногда хорошо, иногда не очень.
— Она-ить у нас сирота, — заметила Нина Ивановна. — Отца с матерью Байкал прибрал.
Маша никогда не рассказывала мне об этом. Я молча уставился на Нину Ивановну. Она прочитала в моих глазах вопрос, перевела взгляд на Машу и продолжила:
— Я говорила Елене: не езжай ты с Егором в Максимиху. Ветер к вечеру поднимется. А она не послушалась. Ну и перевернулись на обратном пути. Лодку-то потом нашли, а их нет.
— Когда это случилось? — спросил я.
— Два года назад, — ответила Нина Ивановна.
Мы с дедом выпили еще по стопке, закусили омулем и отварной картошкой. Женщины пить отказались. Нина Ивановна стала собирать со стола, мы с Машей вышли на крыльцо подышать перед сном свежим воздухом. Мгла над Байкалом рассеялась, его вздымающаяся поверхность матово мерцала, словно кто-то подсвечивал ее изнутри. Из-за крыши дома выглянула луна. Она бросила на воду желтоватую дорожку и та, перескакивая с одной пологой волны на другую, побежала к горизонту. Маша смотрела в сторону озера и молчала. Я обнял ее за плечо, прижал к себе.
— Я сон перед поездкой увидела, — отрешенно глядя в сторону Байкала, тихо сказала Маша. — Будто мама вышла из воды, пришла в дом, а меня нету. Она села на крыльцо и сказала: «Без дочки я не уйду, буду ждать». Ветер холодный дует, она без платка. Съежилась вся, а сидит, не уходит. У меня сердце от ее вида сжалось. На Байкале бывает, что утопленника находят через год или два. В нижних слоях озера вода холодная, человек сохраняется там, как в леднике. Вот и подумалось, что маму нашли. И похоронят без меня, я даже попрощаться с ней не смогу… Ты уж прости, что я сорвалась сюда, не сказав тебе. Боялась, что не отпустишь…
— По-моему, ни один народ на свете, кроме русских, уже не верит в сны, — сказал я, наконец-то поняв, почему Маша, бросив все, кинулась на Байкал. По всей видимости, она дала себе зарок побывать здесь перед нашей свадьбой.
— Но они же говорят правду, — Маша снизила голос до шепота, словно боялась, что нас услышат.
Я не знал, что ответить. Я редко видел сны и они никогда не сбывались. Может быть потому, что я в них не верил. Но сказать об этом Маше не решился. Ведь речь шла о святом — о матери.
— Здесь месяц назад соседа нашего похоронили, — продолжила Маша все тем же шепотом. — Я его хорошо знала. Он в прошлом году на рыбалке утонул. А в этом его вынесло. За два дня перед этим его жена сон видела, будто он с Байкала вернулся. А ты говоришь не сбываются.
Лунная дорожка, качаясь, поблескивала на волнах бледно-зеленым светом. Крупные, бриллиантовой чистоты звезды походили на набухшие капли, готовые сорваться с неба. Вода вздыхала, равномерно накатываясь на гальку и отступая назад. Мне казалось, что моя душа вернулась на тысячи лет в дохристианское время, когда землю населяли пещерные люди. Не хватало только костра на берегу. Они верили в сны и приметы. Впрочем, в сны верили не только они и Маша, но и моя мать.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, прижимая ее к себе.
— Я не могу надышаться здешним воздухом. Он на Байкале особенный, правда?
— Я заметил, что не могу без тебя даже минуты, — сказал я.
— Я тоже по тебе соскучилась, — Маша чмокнула меня в щеку. Помолчала и добавила: — И по маме тоже…
Я поднялся с крыльца и потянул ее за руку. Она провела меня в большой чулан, где стоял деревянный топчан, застеленный медвежьей шкурой. Маша сказала, что это ее любимое место. Когда она была девчонкой, часто спала на этом топчане. Она подождала, пока я улягусь, поцеловала меня и пошла в дом.
Проснулся я от яркого света, бьющего в глаза. Было такое впечатление, что кто-то направлял на меня солнечного зайчика. Яркий луч, скользнув по лицу, перескакивал на стену, исчезал совсем, потом снова падал мне на лицо. Я подумал, что таким способом меня пытается разбудить Маша. Решив разоблачить ее, я подождал, пока луч исчезнет, встал с топчана, на цыпочках сделал два быстрых шага к окну, выглянул наружу. За окном никого не было. В пятидесяти метрах от дома играл мускулами уходящий за горизонт Байкал. Небольшие пологие волны бугрили его поверхность. Солнце отражалось от них и посылало зайчики в чулан. Байкал хотел, чтобы я проснулся.
Я оделся, вышел в сени, открыл наружную дверь. Далеко от берега то поднимаясь на волне, то скрываясь за ней чернела лодка, в которой сидел человек. По всей видимости, рыбак. Солнце освещало его четкий темный силуэт на светлой воде. Трава на поляне перед домом блестела от росы. От нее тянуло сырой прохладой. Утро было чистым и по-осеннему свежим.
Я прошел в избу. Нина Ивановна суетилась у печки, хозяина в доме не было.
— Умывайся и садись к столу, — сказала она. — Я вам пирогов с грибами напекла. Сам-то в море ушел сети проверять.
Я понял, что морем она называла Байкал.
— А Маша еще спит? — спросил я.
— Давно уже проснулась, — ответила Нина Ивановна. — Нежится в постели.
Я взял зубную щетку и полотенце и пошел умываться к Байкалу. С воды донеслось тарахтенье лодочного мотора. Рыбак возвращался на берег. Когда лодка подошла ближе, я узнал в рыбаке Машиного деда. Константин Макарович был в шапке-ушанке, телогрейке и резиновых броднях. Я помог ему вытащить лодку на берег, снял и отнес домой мотор. В лодке лежало десятка три серебристых прогонистых омулей.
— Вам с Машей посолю, — сказал Константин Макарович. — В Москве-то омуля наверняка нету.
Я не стал говорить, что сейчас в Москве есть все, были бы деньги. Меня удивила забота старика о нас с Машей. Он не отделял меня от нее. Я наскоро умылся и мы вместе с ним пошли в дом. Маша сидела за столом. Она была расслабленной и умиротворенной. Я понял, что, побывав в родной деревне, повспоминав вместе со стариками родителей, она успокоилась. Выпив стакан чаю и съев без видимого аппетита один пирожок, она встала из-за стола и вышла на улицу. Я пошел вслед за ней. Она стояла на крыльце, опершись плечом о стену дома и смотрела на Байкал.
— Что с тобой? — в который уже раз спросил я.
— Прощаюсь с Байкалом, — сказала она, не поворачиваясь ко мне.
Она уткнулась в мою шею и я почувствовал на коже влагу. Это были ее слезы. Она глотала их и потому плач был беззвучным.
У меня сжалось сердце, словно его придавили огромным камнем. Глядя на Машу, мне почему-то вдруг подумалось, что рядом с нами притаилась беда. Я не знал, откуда она грозит, но у меня возникло чувство, что беда уже витает в воздухе. Пройдет какое-то время и она разразится. На душе стало неспокойно.
Маша шмыгнула носом, отстранилась от меня, оглянувшись на окна, медленно сошла с крыльца. Ей не хотелось, чтобы старики видели ее в таком состоянии. Мне теперь было все равно, что они подумают о нас, но я молча пошел вслед за ней. Камень все так же давил на сердце. Я смотрел на Машу и думал: «Господи, неужели с ней случилось что-то серьезное? — И тут же мысленно заклинал: — Не допусти этого. Ведь я впервые встретил женщину, без которой не представляю жизни». Я готов был взять Машу на руки и нести до самой Москвы. Только бы видеть ее глаза, ощущать ее дыхание, прикасаться к ней губами.
Когда мы спустились вниз и под ногами захрустела байкальская галька, Маша взяла меня под руку, зябко поежившись, прижалась к плечу и, опустив голову, отрешенно сказала:
— Я, кажется, не успею родить тебе дочку.
Ее голос прозвучал глухо, как из потустороннего мира. Я остановился и посмотрел ей в лицо. Она подняла на меня все еще наполненные влагой глаза и от этого ее взгляд показался далеким, как свет мерцающих звезд. Я почувствовал, как от этого взгляда по спине побежали мурашки.
— Врачи объяснили: я не ус-пе-ю… — повторила Маша.
— Что значит не успеешь? Ты что, брала какое-то обязательство?
Она не ответила, снова опустив голову. Но при слове «врачи» у меня немного отлегло от сердца. Может быть они назначили ей лечение, не совместимое с беременностью? Но я не стал спрашивать об этом. И без того видел, что любой разговор о здоровье равносилен для нее пытке. Я обнял ее, поцеловал в щеку и сказал:
— Глупая… Какая разница, когда у нас будет ребенок. Раньше или позже. У нас с тобой впереди целая вечность.
Маша уже другим взглядом посмотрела на меня и спросила:
— Ты очень хочешь ребенка?
— Безумно, — ответил я, прижимая ее к себе. — Я хочу крошечную девочку, как две капли воды, похожую на тебя. Я буду носить ее на руках и целовать каждый пальчик. В ней будем мы оба — ты и я.
Мне показалось, что я немного избавил ее от страха. Чтобы еще больше подбодрить Машу, я обнял ее за плечо. Но она опять опустила голову и, закрыв лицо ладонями, все тем же отрешенным тоном произнесла:
— Я думала уеду и на этом все кончится. — Она вдруг всхлипнула и сказала: — Господи, зачем я так сильно влюбилась в тебя. Ты даже не знаешь, как…
Я заметил, что на крыльцо вышла Нина Ивановна. Мне не хотелось, чтобы она слышала наш разговор и тем более видела Машины слезы. Я осторожно убрал ладонь с Машиного плеча и мы пошли вдоль кромки воды. Она перестала всхлипывать.
Я наклонился к ней и тихо сказал:
— Я тоже тебя люблю. И ты даже не знаешь, как…
— Если бы не знала, мне было бы легче, — произнесла она, не поднимая головы.
Я остановился, повернул ее к себе, взял за плечи.
— Мы сейчас же едем в Москву, — сказал я. — Оставаться здесь — полное безумие. Я заставлю Валеру показать тебя лучшим врачам.
Маша подняла голову и увидела все еще стоявшую на крыльце Нину Ивановну. Старушка походила на человека, который смотрит, как за горизонтом исчезают самые близкие ему люди.
— Пойдем собираться, — вдруг решительно сказала Маша. — Ты же приехал за мной. Зачем мне тебя мучить? Только знаешь… — она сделала паузу: — Пусть старики не догадываются ни о чем. Хорошо?
Мы успели на максимихинский автобус и вечером были в Улан-Удэ. В гостинице «Байкал» я с командировочным удостоверением московского корреспондента устроился в одноместный номер. Машу поселили в двухместный, но она пришла ко мне. Мы не спали всю ночь. Она рассказывала мне о своем детстве, о Байкале, об отце с матерью. Я слушал ее ровный и тихий голос и у меня замирало сердце от нежности к ней, оттого, что она была так близко. Я повернулся к ней и осторожно поцеловал.
— А все-таки хорошо, что я съездила в Сосновку, — сказала она. — Теперь мне намного легче. Я смогла попрощаться с мамой, хоть и не увидела ее.
— Ты говоришь так, словно собралась умирать, — заметил я. — Мы еще сто раз побываем у твоих стариков. И за грибами сходим, и омулей с дедом половим.
— Тебе легко говорить об этом…
— А тебе?
Маша не ответила. Она лежала на моей руке, глядя в потолок. Я видел, как вздымалась и опускалась ее грудь при каждом вдохе.
— Опять видела сон? — спросил я.
— Да, — ответила Маша.
— И что тебе снилось?
— Будто я встретила маму, мы обнялись. Она взяла меня за руку и мы пошли с ней по воде к самому горизонту. Я шла по Байкалу, как по степи, не намочив ноги.
— По-моему, это не очень хороший сон, — сказал я.
— По-моему, тоже, — ответила Маша.
— Но ты же не придаешь значение снам?
— Конечно, нет.
— Ты будешь умницей в Москве? — спросил я. — Не убежишь снова?
— Нет, милый. — Она повернулась на бок и наши глаза встретились. — Теперь я уже никогда не убегу от тебя. — Она положила руку на мою спину, прижавшись ко мне всем телом.
— Я буду скучать о тебе, — сказал я. — Ты у меня единственная. Другой такой не будет.
— Не успокаивай меня, милый.
— Мы не увидимся целых пять дней.
— Это так долго, — она вздохнула и посмотрела на меня.
— А ты говори себе, что мы расстаемся в последний раз…
— Я все время твержу себе об этом, — Маша откинула сползшую на лицо прядь волос и поцеловала меня.
Утром я проводил ее в аэропорт, а сам остался в Улан-Удэ завершать газетные дела. Мы договорились встретиться в Москве через пять дней.
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Работа идет на ум, когда не беспокоит ничто другое. Моя же голова была занята Машей. Я разговаривал с директором музея декабристов в Новоселенгинске, бывшим школьным учителем, отдавшим тридцать лет жизни собиранию экспонатов, и почти не слушал его ответов. Он держал в руках маленького, потемневшего от времени бронзового Будду — ламаистского божка, которому поклоняются буряты, и говорил:
— Эта статуэтка находилась в доме Николая Бестужева. Он приобрел ее в Кяхте у китайского купца, приезжавшего туда со своими товарами.
Директор протянул мне Будду. Я взял его, увесистого и холодного, упершегося руками в скрещенные ноги и смотревшего на меня упорным, изучающим взглядом. Я хотел спросить его — провидца и мыслителя, собравшего в себе всю восточную мудрость, что ждет нас с Машей в ближайшее время, но не стал задавать этого вопроса. Будда не мог ответить на него, потому что я верил в другого Бога, более близкого мне и моему народу и за ответом надо было идти к нему. Но в Новоселенгинске не было православного храма. Оставленный людьми, он стоял на противоположном берегу реки, там, где находился город еще до приезда декабристов. Теперь за Селенгой кроме заброшенного храма не было ни одного строения. Люди перебрались на новое, недоступное для речных разливов место. А Бог не посещает храма, в который не ходят люди.
Я протянул Будду директору. Он погладил его ладонью по гладкой бронзовой голове и поставил на полочку, на которой Будда стоял раньше. Моя рассеянность бросилась директору в глаза, он обвел взглядом пустой музейный зал, в котором кроме нас не было ни одного посетителя, и спросил:
— Может быть мы пообедаем?
Директора звали Евгений Иванович. Он был приятным в общении и очень радушным человеком. Я пожал плечами, давая понять, что мне абсолютно все равно, где разговаривать с ним: в музее или за обеденным столом. Он расценил мой жест, как согласие. Мы вышли из музея, прошли по пыльной новоселенгинской улице несколько кварталов и остановились у низкого деревянного дома с палисадником из серых покосившихся штакетин.
— Здесь я живу, — сказал Евгений Иванович, доставая из кармана ключ и открывая висевший на двери замок.
Он усадил меня в комнате, сам стал хлопотать на кухне. Вскоре Евгений Иванович поставил на стол бутылку водки, соленого омуля и по тарелке супа с мясом. Я тем временем осмотрел его квартиру. Она была неуютной и неприбранной. Вещи валялись на диване, на стульях, на подоконнике лежали книги.
— Я ведь живу один, — как бы извиняясь за внешний вид квартиры, произнес Евгений Иванович. — Все никак не соберусь привести дом в порядок.
Выпив стопку, он стал рассказывать об истории Новоселенгинска. Он знал биографии всех более или менее значительных людей, которые когда-то жили в городе. Но этого ему было мало.
— Вы знаете, здесь богатейший район для исторических поисков, — сказал Евгений Иванович. — Рядом с городом находятся древние скифские могильники. Их еще никто не вскрывал. Там могут быть такие экспонаты, от которых придет в восторг мир.
— Евгений Иванович, — спросил я, глядя директору в добрые, немного уставшие глаза: — Зачем вам это надо?
Он посмотрел на меня, как на убогого.
— Вы, конечно, задаете этот вопрос, чтобы спровоцировать? — произнес он, саркастически усмехнувшись.
— Ничуть, — ответил я. — Но сейчас каждый начинает жить сам для себя. А что, кроме хлопот, имеете от этого музея лично вы?
Евгений Иванович растерялся от неожиданного вопроса. Кинул на меня острый, короткий взгляд, переставил тарелку с супом, потом сказал:
— Но ведь если мы не будем собирать документальные свидетельства прошлого, одичаем в течение нескольких десятилетий. Нельзя же каждому поколению начинать путь в цивилизацию с чистого листа. — Он постучал вилкой о край стола, поднял на меня глаза: — Что объединяет народ в нацию? Только историческая память. Без прошлого нет будущего. Я скажу вам больше. Чем сильнее мы гордимся прошлым, тем оптимистичнее смотрим в будущее. Разве я не прав?
— Может быть, — ответил я неопределенно.
— Моя жена убедила бы вас лучше, — сказал он. — Она умела это делать.
— А где ваша жена? — спросил я.
Евгений Иванович втянул голову в плечи, сжался, стал похож на маленький шарик. Я пожалел, что спросил об этом, потому что ответ и без того был ясен.
— Она умерла в прошлом году, — еле слышно прошептал он. — Была цветущей женщиной. Ночью почувствовала себя плохо, утром я отвез ее в больницу. У нее обнаружили внутреннее кровотечение, остановить которое не удалось. Идея создать музей возникла у нее. Вот вам и ответ, что я имею от него. Память. Разве этого мало?
— У вас была замечательная жена, — сказал я и снова с тревогой вспомнил о Маше.
— Да, — задумчиво произнес он. — Одиночество страшная вещь. Вам этого не понять. Но человек рожден, чтобы оставить что-то после себя. Память всегда остается. Плохая или хорошая, но это так. Мы с женой оставим музей. Я уже договорился с Бурятским филиалом Сибирского отделения академии наук о раскопке одного скифского могильника. Сюда приедут серьезные археологи. Нет, нет. Каждый человек должен оставить что-то после себя. Иначе зачем жить?
Я слушал Евгения Ивановича и уже был уверен, что оправдаю командировку редакции. Он именно тот человек, которого нужно было найти на месте ссылки декабристов. Они стремились изменить жизнь России революционным путем, он — тем, что старается сохранить нам нашу память. Может быть это именно то, что больше всего необходимо сейчас?
Евгений Иванович встал, сходил в соседнюю комнату и принес большой фотоальбом в тисненных корочках. Положил передо мной, перегнулся через мое плечо и открыл первую страницу. Я думал, что в альбоме запечатлена история музея. Но там были только фотографии его жены.
Она была в разных позах и разных одеждах. Смуглая, с примесью азиатских кровей, она выглядела на фотографиях немного полноватой. У нее было доброе лицо и умные пытливые глаза.
— Сколько ей было? — спросил я, рассматривая очередную фотографию.
— Сорок один, — сказал Евгений Иванович. У него покраснели веки и увлажнились глаза.
У меня затокало сердце. Я вспомнил последний взгляд Маши, когда она садилась в автобус, уезжая из гостиницы в аэропорт. Он был пронзительно-печальным, скрывавшим то, что знала одна душа. Я только сейчас начал понимать это. Маша что-то не договорила, не рассказала до конца.
Мы проговорили с ней всю ночь. Маша уткнулась лицом в мое плечо, обняв меня рукой за шею, и я чувствовал, как двигались ее ресницы, когда она моргала. Мне было немного щекотно от их прикосновения к коже, но я боялся пошевелиться. Я говорил о ребенке. Я так хотел, чтобы мы с ней лежали вот так же на кровати, а между нами находилось крошечное существо, шевелящее руками и ногами и гукающее при каждом движении. Ребенок казался мне не столько моим собственным, сколько частью Маши. Он мог появиться и вырасти только в ней. И я готов был любить его так же, как любил Машу. Когда я сказал ей об этом, она приподняла голову, долго смотрела на меня, словно изучала каждую черточку моего лица, потом поцеловала в губы и произнесла:
— Ты такое чудо, милый. Ты так хорошо говоришь о ребенке, хотя сейчас такая жизнь, что дети никому не нужны.
— Нам нужны, — сказал я. — У нас будет много детей, правда?
Маша не ответила, снова положив голову на мое плечо.
В этом положении она и заснула, боясь отстраниться даже на мгновение. Когда у меня затекала рука и я пытался сменить позу, она вздрагивала и тут же обнимала еще крепче. Маша словно обретала силу от прикосновения ко мне.
Я смотрел на Евгения Ивановича, все еще державшего альбом с фотографиями жены, и видел перед собой Машу. Она уже была в Москве, а я оставался в Бурятии. Билет на Москву был оформлен только на послезавтра.
Евгений Иванович отнес альбом, потом мы долго говорили с ним о музее, о декабристах, о его жене, тоже бывшей учительнице местной школы. На следующий день мы вместе съездили в Кяхту, побродили по городу, бывшему в прошлом веке воротами России в Азию. Мы стали друзьями. Когда я уезжал, он проводил меня на автобус и обнял на прощанье.
В самолете, в кармане переднего сидения, я увидел газету, оставленную кем-то из пассажиров, прилетевших из Москвы. Это была та самая газета, которая послала меня в командировку. Я достал ее и аккуратно развернул. На первой полосе сразу же бросилось в глаза сообщение, набранное крупным шрифтом. В нем говорилось о собрании акционеров издательства, состоявшемся позавчера. Собрание решило продать контрольный пакет акций предпринимателю Б.А. Козляковскому, живущему за границей. Теперь газетой распоряжался только он. Рядом с этим сообщением была напечатана фотография изрешеченной пулями машины, около которой лежало несколько трупов. Над фотографией жирная надпись: «Русские продолжают убивать чеченцев». Я перевернул газету, чтобы прочитать состав редакционной коллегии. Фамилии ответственного секретаря Д.Ф. Матвеева, подписывавшего мне командировку, в списке не значилось. Я понял, что мой очерк об интеллигенте, живущем в далеком Забайкалье, никому не нужен. В душе появилось такое чувство, словно от России оторвали еще один кусок территории.
Стюардесса подкатила к моему креслу столик с прохладительными напитками. Я попросил пива и спросил, какая погода сейчас в Москве.
— Холодно и дождливо, — сказала стюардесса, протягивая бутылку. — Когда вылетали в Улан-Удэ, было восемь градусов.
Я выглянул в иллюминатор. Далеко внизу виднелся освещенный солнцем Байкал. Узкая полоска берега походила на тонкую нитку. Деревню Сосновку, в которой остались Машины старики, не было видно. Может быть они сейчас стояли на крыльце и провожали взглядом мой самолет. Деревенские жители часто смотрят в небо, услышав гул реактивных двигателей. Я снова взял в руки газету. В сообщении об убитых чеченцах говорилось, что русская банда расстреляла чеченских авторитетов, контролировавших часть московских бензоколонок. По версии следствия банда состояла из бывших российских солдат, воевавших в Чечне. Преступление не преследовало передела сферы влияния. Бывшие солдаты мстили за своих товарищей. Операция была хорошо спланирована и раскрыть ее организаторов будет чрезвычайно трудно.
На память почему-то сразу пришел Ольгин брат Костя и его друзья, поселившиеся в Машиной квартире. Не исключено, что это они расправились с чеченцами. Если это так, то дай им Бог унести ноги.
У меня было безрадостное настроение. Я жил как бы сам по себе, вне зависимости оттого, что происходило в стране. И от этого возникало чувство собственной ненужности. Как и ненужности власти, которая не имела ни ко мне, ни к другим гражданам государства никакого отношения. Может быть это чувство возникло потому, что в газете сменился хозяин и человек, пославший меня в командировку, оказался не нужен ему. Как не нужен Гена, которого еще недавно называли золотой ручкой редакции. Кругом, куда ни глянь, одни ненужные люди.
Москвы не было видно, когда стюардесса объявила о том, что самолет пошел на посадку. Тяжелые, вязкие облака клубились за стеклом иллюминатора до самой земли. Пилоты сажали машину по приборам. Над аэропортом Домодедово моросил мелкий нескончаемый дождь. На обочину шоссе, ведущего из аэропорта в город, летели желтые листья. Вихрь от несущихся машин закручивал их в воздухе и швырял на покрытый водой, шипящий под колесами асфальт. Один лист прилип к боковому стеклу автобуса и, пытаясь удержаться, долго скользил по нему, пока его не оторвало ветром и не бросило на шоссе. В природе все было похоже на то, что происходило в человеческой жизни.
Я торопился в общежитие, чтобы увидеть Машу. В мире, который навевал тоску, мне было хорошо только с ней. Я поднялся на лифте на шестой этаж, нажал кнопку звонка. Но за дверью было непонятное, насторожившее меня молчание. Я позвонил Ольге. Она тут же отворила дверь, словно стояла за ней и ждала моего появления.
— Проходи, — сказала она, приглашая в комнату.
— Где Маша? — спросил я, не двигаясь с места.
— В больнице, — сказала Ольга. — Проходи, я все расскажу.
Я переступил порог, сделал несколько осторожных шагов по направлению к центру комнаты.
— Садись, — Ольга кивнула на стул. — Может, хочешь чаю?
— Она сделала аборт? — спросил я, чувствуя, что начинают сохнуть губы.
— Пока нет, — сказала Ольга. — Но, по всей видимости, придется. Ей надо делать операцию.
— У нее серьезная болезнь? — Я спрашивал Ольгу, а у самого было такое ощущение, будто на меня навели ствол автомата.
К сердцу подкрался страх, я боялся услышать ответ.
— Очень, — не сказала, а выстрелила Ольга.
— Какая?
— Ты все равно не знаешь. — Ольга подошла к столу и поправила скатерть.
— А Маша знала об этом раньше?
— Думаю, что да.
Я слушал и почему-то не верил ни одному ее слову. А может мне просто не хотелось верить. Я был убежден, что Ольга обманывает меня.
— Я могу сейчас увидеть ее? — спросил я, чувствуя, что бледнею, а лоб покрывается холодной испариной.
Ольга, очевидно, заметила это и после некоторой паузы сказала:
— В принципе, конечно. Надо только выписать пропуск.
Я пойду с тобой и все сделаю.
Она надела плащ, взяла зонт и мы пошли в больницу.
В вестибюле Ольга попросила меня подождать, прошла мимо охраны и быстро вернулась назад. В руках у нее был белый сверток.
— Вот тебе халат, — сказала она, протягивая сверток. — А вот пропуск. — Она подала мне бумажку. — Я провожу тебя.
Мы прошли мимо охраны к лифту, поднялись на четвертый этаж. Маша лежала одна в двухместной палате на кровати, стоящей у стены. Тонкое одеяло закрывало ее лишь до груди. Она была в голубой ночной рубашке, отделанной тонкими кружевами, которую подарил ей я. Ее лицо было бледным и красивым.
Увидев меня, она села, подложив подушку под спину, и протянула руки. Я наклонился и поцеловал ее в щеку.
— Сядь, милый, — сказала Маша, освобождая место около себя. — Ты когда прилетел?
— Я прямо с самолета. — Я взял ее ладони, прижал к своим щекам. Они были горячими и влажными.
— Я, наверное, пойду, — произнесла стоявшая у порога Ольга. — Пропуск отдашь дежурному.
Я кивнул.
— Вот видишь, как я тебя подвела, — сказала Маша. — Когда ты прилетел в Сосновку, я подумала: а вдруг действительно рожу?
А получилось вот что. — Ее глаза наполнились слезами.
— Что с тобой? — спросил я.
— Пошла к гинекологу. Он направил к хирургу. Обнаружили опухоль. — Она посмотрела на меня таким взглядом, словно окончательный диагноз зависел не от врача, а от меня.
— Это еще не конец света, — сказал я, стараясь быть как можно спокойнее и осторожно погладил ее ладонь.
— Они мне ничего не говорят. — Маша подняла на меня глаза, полные невыразимой печали. — Операция будет послезавтра.
— Не бойся, я буду все время с тобой, — сказал я. — Тебе что-нибудь принести?
— Нет, — она тряхнула головой, рассыпав по плечам волосы. — Меня здесь все знают. Если что надо, принесут.
Она нагнулась к тумбочке, достала оттуда сумочку, вытащила ключ, протянула мне:
— Принеси мне завтра косметичку. Хорошо? Она стоит в ванной у зеркала.
— Что такое косметичка? — спросил я.
— Сумочка с косметическими принадлежностями. Ты что, их никогда не видел?
— Видел.
— Бери. — Она вложила ключ мне в ладонь. — Ты ведь будешь жить теперь у меня, правда?
— Конечно, — ответил я. — Где же мне еще жить? Ребята уже уехали?
— Они тут такое натворили. — Маша вздохнула и закрыла глаза. — Ты, наверное, слышал по телевидению?
— Я прочитал об этом в газете. Где они?
— Этого никто не знает.
— Нам надо думать о нас с тобой. Сколько ты пролежишь в больнице?
— Не знаю. — Маша пожала плечами.
— Я хочу, чтобы ты быстрее вернулась. Я буду за тобой ухаживать. Ты же ухаживала за мной, когда я вышел из больницы.
— Я так рада, что ты прилетел, милый. — Маша попыталась улыбнуться и провела пальцами по моей щеке. — Мне теперь намного спокойнее.
— Во сколько мне прийти завтра? — спросил я.
— После обеда, — сказала Маша. — Вечером меня будут готовить к операции.
— Это трудно?
— Да нет. — Она засмеялась. — Сбреют волосы в одном месте, которое тебе не положено видеть.
— Но ты мне его потом покажешь? — попытался пошутить я.
— Глупый. Разве это интересно?
— Кто его знает? Может быть будет интересно.
— Спроси у доктора. Я теперь все буду делать только с его разрешения.
Я просидел у Маши около часа, потом пошел в общежитие. Дождь перестал, но небо застилали нависшие над самыми крышами домов грязные темно-серые облака. Они непрерывно двигались в одном направлении, иногда расползаясь и обнажая новый слой облаков, еще более темных и мрачных.
В квартире было сумрачно и тоскливо. Каждый квадратный сантиметр ее напоминал о Маше. У двери на коврике стояли ее туфли. На дверке шифоньера висел газовый шарфик, а на спинке стула — белая кофточка. Словно Маша ушла отсюда в больницу, надеясь скоро вернуться и неожиданно задержалась. Теперь вещи терпеливо дожидались хозяйки.
Я прошел на кухню, включил свет. На столе в вазе стоял большой букет цветов. Очевидно, Маша принесла их сюда, чтобы налить в вазу воды и по каким-то причинам не успела перенести букет в комнату. Я захотел это сделать за нее, взяв вазу в руки, но раздумал и поставил цветы на место. Пусть все останется так, как было при ней. Вернется из больницы — тогда и переставит все по своему вкусу.
На электрической плите стоял чайник. Я сменил в нем воду, включил конфорку. В шкафчике над кухонным столом нашел банку растворимого кофе и сахар. Есть не хотелось, не было аппетита. Кофе тоже показался невкусным, я неторопливо пил его только для того, чтобы убить время. Настроение было безрадостным. Я ощущал в душе пустоту, которую нечем было заполнить. Впервые в жизни я по-настоящему понял, как тяжело быть одиноким. Я долго сидел на кухне перед пустой чашкой кофе, глядя то на цветы, то на сумерки за окном, заволакивающие город. Потом погасил свет, прошел в темноте в комнату и лег спать.
Утром у меня было только одно желание — быстрее попасть к Маше. По дороге в больницу я остановился у цветочного ряда, чтобы выбрать букет. Цветов было много и я долго рассматривал их. У одной женщины в ведре с водой стояли гладиолусы разных расцветок: белые, кремовые, нежно сиреневые, темно-бордовые. Но эти красивые цветы были хороши к торжественному случаю. Астры показались мне простенькими, георгины не вязались с атмосферой больничной палаты. Для них требовалось другое помещение. Я выбрал розы, которые подходили к любому случаю.
Маша ждала меня. Она привела в порядок прическу, подрумянила щеки, подкрасила губы. По всей видимости, знакомые медсестры одолжили ей свою косметику.
— Садись, — сказала она, подвинувшись на кровати.
Я поцеловал ее в голову, сел. Она выглядела намного лучше, чем вчера. На лице не было белизны, глаза не казались усталыми и светились здоровым блеском. Я протянул ей розы. Она уткнулась в них лицом, потом подняла голову и сказала:
— Это самые любимые мои цветы. Попрошу девчонок, чтобы принесли банку с водой.
Маша еще раз вдохнула аромат роз и положила их на тумбочку. Я подал ей пакет, в котором лежали косметичка и коробка шоколадных конфет. Она достала коробку, открыла ее, взяла двумя пальцами конфету, протянула мне:
— Возьми, милый. Я тоже съем одну.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
— Ты знаешь, хорошо. — Она взяла мои ладони, положила их на грудь. — Я так хочу побыстрее выбраться отсюда.
— Теперь уж недолго, — сказал я. — Завтра операция. А там через несколько дней я заберу тебя домой. Мы найдем самых лучших специалистов, они сделают тебя здоровой, вот увидишь…
— Тебе скучно одному? — Маша как будто не слушала меня.
— Очень. Вчера вечером не знал, куда себя деть.
— Я тоже не могу без тебя. — Маша поцеловала мою ладонь.
Я готов был сидеть около нее сколько угодно, лишь бы видеть ее лицо, глаза, слышать ее голос.
— О чем ты задумался? — спросила Маша.
— О тебе. О том, почему незнакомые люди так любят друг друга.
— Ты у меня самый родной, — сказала Маша, прижавшись щекой к моей руке.
Я пробыл у нее до тех пор, пока не пришла сестра и не сказала, что забирает ее для подготовки к операции. Я поцеловал ее и вышел из палаты, задержавшись на пороге. Она согнула в локте тонкую руку и помахала ладонью, словно провожала меня в дальнее путешествие. Я тоже помахал ей и, закрыв дверь, направился к Валере.
Валера сидел за столом и беседовал с женщиной в белом медицинском халате. Увидев меня, он, не меняя позы, коротко бросил:
— Подожди минутку. Я сейчас освобожусь.
Я вышел в коридор, по которому время от времени проходили медицинские сестры и больные. Сестры были молодыми и симпатичными. Вместо белых больничных халатов они носили голубые брюки из хлопчатобумажной ткани и такие же рубашки с коротким рукавом. На голове — высокие шапочки с вышитым на них красным крестом. Маша надевала на работе такую же униформу, но я никогда не видел ее в ней. В коридоре стоял запах лекарств и еще чего-то, присущего только больнице.
Женщина в белом халате вышла из кабинета и Валера позвал меня к себе. Обняв за плечо, он усадил меня около стола. Сам сел на свое место.
— Ольга говорила, что Машу положили на операцию, — сказал он, словно мы только что прервали разговор и сейчас решили возобновить его. — Я звонил в хирургическое отделение. Ни заведующего, ни лечащего врача нет на месте. Что с ней? — Он посмотрел на меня, ожидая моей реакции.
— Это я хотел спросить у тебя, — произнес я. — Маша говорит, что обнаружили опухоль. Но насколько это серьезно, я не знаю.
— Я выясню сегодня же. — Валера повернулся на вращающемся кресле к шкафу, стоящему у стены недалеко от стола. — Хочешь выпить? — Ему явно не хотелось продолжать разговор о Маше.
Я отрицательно покачал головой.
— Тогда расскажи хоть, как у тебя дела. Мы с тобой уже порядочно не виделись. — Валера потер пальцами переносицу. Его взгляд был усталым.
— Ты, наверное, после операции? — спросил я.
— И не одной, — сказал Валера. — Может все-таки выпьешь?
— Давай в следующий раз, — предложил я. — Сегодня нет настроения.
Только сейчас я заметил, что Валера был уже слегка выпивши. Я слышал, что многие хирурги для снятия стресса часто пропускают после операции рюмку-другую. Ведь резать живого человека даже для его спасения — занятие не из самых приятных. Но лишь сегодня убедился, что это правда.
— Нам надо как-то снова выбраться на природу, — сказал Валера. — Да не как в тот раз. А капитально, с ночевкой.
— Теперь уж когда поправится Маша, — ответил я. — Пока она в больнице, мне не до этого.
— Да, да, — сказал Валера и отвел взгляд в сторону.
— Ты что-то не договариваешь? — спросил я.
— Нет. Но ты совершенно прав. Пока она не поправится, какая может быть поездка на природу?
Я поднялся, чтобы попрощаться. Валера не остановил меня. Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь.
Ночью я успокаивал себя, многократно повторяя, что все люди болеют, но потом поправляются и забывают о болезнях. Многим из моих знакомых делали и не такие операции. Но одно дело знакомые и совсем другое — Маша. Я не мог допустить мысли о том, что ей придется страдать. Она уже и так достаточно настрадалась.
В семь утра я пошел к Ольге. Она открыла дверь, непричесанная и босая, в халате, из-под которого выглядывал подол белой ночной рубашки.
— Ты что? — спросила Ольга сонным голосом.
— Во сколько Машу привезут в палату? — спросил я.
— Не знаю, — сказала Ольга, прикрывая рот ладонью. — К обеду, наверное.
— Я тебе позвоню в двенадцать.
— Звони, — Ольга закрыла дверь.
Ровно в двенадцать я начал звонить в больницу. Я звонил несколько раз, но никто не подходил к телефону. В час дня Ольга сама пришла ко мне.
— Я только что от Маши, — сказала она. — Маша уже в палате, с ней все в порядке.
— Я могу увидеть ее? — спросил я.
— Сегодня ей не до тебя. Сейчас она спит после наркоза.
— А завтра?
— Приходи после врачебного обхода. Я проведу тебя к ней.
У меня отлегло от сердца. Если с Машей все в порядке, остальное наладится само собой. Я уже решил, что после операции Маше надо будет взять отпуск без содержания и мы на месяц отправимся на Алтай.
Я увезу ее в горы, где мы поживем, ни в чем не нуждаясь. Будем есть свежий мед и пить парное молоко, гулять по берегу говорливой речки, встречать солнце над утопающей в голубой дымке горной тайгой. Таких мест на Алтае много. Они напомнят ей Байкал. Найдем человека, который лечит болезни травами, Маше это будет полезно. А потом решим, где жить: на Алтае или в Москве.
Я заполнил бланк отчета о командировке и поехал в бухгалтерию редакции отчитываться о поездке на Байкал. Это оказалось чистой формальностью. Бухгалтер посмотрела мои билеты, квитанции за гостиницу, сверила расходы с выданной суммой и мы расстались.
Из редакции я заехал к Гене. На пороге меня встретила Нина и сообщила, что Гена опять в Карелии.
— Проходи, — сказала она, жестом приглашая в квартиру.
Она провела меня на кухню, поставила на стол чайную чашку, спросила:
— Будешь пить чай или кофе?
— Кофе, — сказал я.
— Ну и как, увиделся со своей зазнобой? — усмехнулась Нина, включая кофеварку.
— Да, — сказал я.
— И она согласилась выйти за тебя замуж?
Я кивнул. Нина налила мне кофе, села рядом и, скрестив руки на груди, уставилась на меня.
— Чего ты так смотришь? — спросил я.
— Хочу узнать: окончательно ты образумился или нет.
— Ты знаешь, такого со мной никогда не было.
— Да уж пора бы, — произнесла Нина. Человек, признающийся в любви, вызывал у нее явное уважение.
— Когда приедет Гена? — спросил я. Говорить о своей беде мне почему-то не захотелось.
— Через пару дней.
Я отпил глоток кофе, поставил чашку на стол и сказал:
— Хотел спросить у него, надо ли мне писать материал для газеты?
— Кому там сейчас нужен твой материал? — сказала Нина, усмехнувшись.
Я поблагодарил ее за кофе и поехал на Шоссе Энтузиастов. Позвонил Ольге, но ее не было дома. Примерно через час на нашем этаже хлопнули двери лифта и раздались шаги на лестничной площадке. Я выскочил из квартиры. Ольга возилась с ключом около своей двери.
— Как Маша? — спросил я. — Ты видела ее?
— Пришла в себя, — сказала Ольга, поднимая на меня глаза. — Чувствует уже нормально. Завтра сам увидишь ее.
Я едва дождался следующего дня. По дороге в больницу зашел в цветочный ряд, выбрал пятнадцать самых больших и красивых гладиолусов и только после этого направился к Маше. Женщины любят цветы, иногда они рады им больше, чем самому дорогому подарку. А мне хотелось поднять Маше настроение. Сейчас она нуждалась в этом сильнее всего.
Маша лежала на спине, закрытая одеялом до подбородка. Ее лицо было бледным и заострившимся, губы сухими. Темно-каштановые волосы рассыпались по подушке и только подчеркивали белизну кожи. Увидев меня, она попыталась подняться, но я остановил ее движением руки.
— Лежи и не шевелись, — сказал я, протягивая ей гладиолусы.
— Ты сумасшедший, — произнесла Маша. — Наверное, скупил все, что там было.
При этом она улыбнулась, давая понять, что обрадовалась подарку. Я положил цветы на тумбочку, стоявшую у изголовья, и спросил:
— Как ты?
— Как видишь. Все сделали, теперь надо выкарабкиваться.
Я привстал на колено и поцеловал ее. Маша положила ладонь мне на затылок, провела пальцами по волосам.
— Я выкарабкаюсь, милый. — Она говорила тихим голосом, медленно произнося слова. — Врач сказал, что я смогу это сделать. И еще рожу тебе дочку… Ты так ее хочешь…
— Маша, милая, — я уткнулся лицом в ее шею. — Мне надо только одно — чтобы ты быстрее встала на ноги. Все остальное придет само собой.
Слабой рукой она прижала меня к себе, прошептала в ухо:
— Я хочу к тебе на Алтай. Мы уедем туда, правда?
— Я вчера целый день думал об этом, — сказал я. — Мы уедем в горы. Поживем там пару недель, а если тебе понравится, то и больше.
— Мне понравится, — произнесла Маша. — Я больше никогда не буду разлучаться с тобой. Ты — единственное, что есть у меня в жизни.
Она провела ладонью по лбу и я увидел на нем испарину.
— Ты, наверное, устала? — спросил я.
— Это не усталость. — ответила она. — Это слабость.
Я видел, что у нее нет сил. Ей надо было отдыхать. Лучше всего уснуть. Чем больше спишь, тем быстрее восстанавливается организм. Это я знал по себе. Я поднялся, Маша не сделала попытки остановить меня.
— Выздоравливай, — сказал я. — Вечером я приду еще.
— Хорошо, милый, — тихо произнесла она. — Я буду ждать.
На улице начинался дождь. Он делал асфальт блестящим, словно стекло. Прохожие подняли над головами зонты и поток людей на тротуаре стал походить на бесконечную вереницу муравьев, спешащих в укрытие. У меня не было зонта, капли дождя падали на лицо, остужая его. Мне было тоскливо. Сердце сжалось, отдавая в груди щемящей болью. Я вдруг понял, что человек рождается на свет для того, чтобы встретить другого человека, без которого жизнь является пустой и ненужной. Все остальное, включая славу и богатство, лишь суета сует. Если у мужчины нет женщины, которую он любит больше жизни, больше себя самого, он просто нищ. То же самое касается и женщины. Без Маши у меня не было жизни.
В общежитии я, не раздеваясь, лег на кровать и долго лежал с закрытыми глазами, стараясь унять внезапно возникшую в душе тревогу. Я сам не знал, откуда она взялась. Скорее всего оттого, что без Маши я чувствовал себя одиноким. Тоска разъедала сердце и оно наполнялось щемящей болью. Эта боль долго не утихала. Она начала рассасываться, лишь когда я задремал.
В это время кто-то стал истерически барабанить кулаком в дверь. Я соскочил с кровати и, пошатываясь, пошел открывать. На пороге стояла Ольга. Мокрые волосы прилипли к ее лицу, она была растеряна.
— Что? — спросил я, почувствовав, что останавливается сердце.
— Маше плохо, — сказала Ольга, обессиленно прислоняясь к косяку. — Она хочет видеть тебя.
Я сунул ноги в туфли и, захлопнув дверь, побежал вниз по лестнице. Дождь из моросящего превратился в проливной, ветер гнал по тротуару мокрые, холодные листья. Охрана больницы, уже привыкшая ко мне, молча пропустила меня. Я не стал дожидаться лифта, а, перескакивая ступеньки, поднялся на четвертый этаж. Еще издали увидел, как из двери Машиной палаты вышла сестра со стойкой в руках, на которой была прикреплена капельница. Мне показалось, что пузырек с жидкостью для капельницы был полным. Я бегом кинулся к ней.
— Идите в палату, — торопливо сказала сестра. — Я побегу за врачом.
В ее голосе слышался испуг. Сестра поставила стойку к стене и, не оглядываясь, почти бегом бросилась в конец коридора.
Я заскочил в палату.
Маша со стоном металась на подушке, откидывая голову то в одну, то в другую сторону. По ее лицу стекали крупные капли пота. Глаза Маши были открыты, но она не видела меня. Лишь когда я дотронулся до ее руки, она на мгновение замерла, уставившись на меня расширившимися зрачками. И тут же начала метаться снова. Я прижался щекой к ее горячему, мокрому лицу, пытаясь остановить хаотичное движение, но понял, что от этого ей только хуже. Мне стало страшно. Маша умирала, а врача до сих пор не было.
Я поднялся и, выскочив из палаты, побежал в ординаторскую. Длинный больничный коридор, похожий на бесконечный тусклый тоннель, был пуст. В нем гулко отдавались только мои торопливые шаги. Я заглянул в несколько дверей, но докторов за ними не было. Пост медицинской сестры тоже был пуст. Врачи о чем-то советовались в ординаторской. По всей видимости, они говорили о Маше. Когда я переступил порог и крикнул: «Больной в одиннадцатой палате очень плохо!» — все резко повернулись ко мне.
Какая-то женщина в белом халате тут же поднялась и направилась к двери.
— Мы консультировались, что можно предпринять, — сказала она сухим, неестественным голосом. Но я уже не слушал ее.
Я кинулся назад в палату. Маша все еще металась, ее грудь высоко поднималась, издавая хрипы. Я взял ее ладонь, она сжала мои пальцы влажной рукой и, остановив движения, на долю секунды задержалась на мне осмысленным взглядом.
В ее глазах была такая же пронзительная боль, как у меня в сердце. Потом она откинулась на подушку и затихла. Ее пальцы ослабли. Я разжал ладонь и Машина рука безвольно упала на кровать. Я вдруг заметил, что ее лицо белеет на глазах, губы становятся черными, а кожа сухой. Я еще не понимал, что случилось. В палату вошла врач. Взяла Машу за руку, начала щупать пульс. Потом посмотрела на меня и опустила руку. Я все понял.
— Оставьте нас, — сказал я, наклоняясь над кроватью.
Врач вышла. Я провел ладонью по Машиной щеке, но это походило на прикосновение к муляжу. Пальцы коснулись ее волос. Мягкие и шелковистые, они на глазах становились упругими, как рыболовная леска. Я почувствовал, что теряю равновесие, и опустился на кровать рядом с Машей. Мне казалось, что она вот-вот начнет дышать и откроет глаза. Но она уже не походила на себя. Я взял с тумбочки букет гладиолусов, положил рядом с ней на подушку и, опустив голову, вышел из палаты.
Я не соображал, что делаю, куда иду, не помню, как очутился в кабинете Валеры. У него сидели какие-то люди. Не обращая на них внимания, он достал из шкафа бутылку конька, налил половину стакана и протянул мне.
— Пей! — жестко сказал Валера, втискивая стакан в мою руку.
Я выпил, не ощутив ни горечи, ни тепла. Коньяк был похож на дистиллированную воду.
— Я все знал, — сказал Валера. — Но не говорил тебе, чтобы не расстраивать заранее. У нее была саркома. Она была обречена.
— Но зачем ей делали операцию? — спросил я. — Ведь она могла еще жить.
— Сколько? — Валера развел руки. — Месяц? Два?
— Хотя бы столько, — выдавил я из себя. В горле застрял ком, я не мог говорить.
— Был один шанс из тысячи, на него и решились. Ты бы поступил по-другому?
Я вышел, не попрощавшись. Дождь лил, как из ведра, по тротуару бежал поток воды. Люди перепрыгивали через него, стараясь не замочить ноги. Они куда-то торопились, их ждала жизнь. На Шоссе Энтузиастов ничего не изменилось.
Но я не видел ни Шоссе Энтузиастов, ни Москву, ни остальной мир. В глазах было темно, сердце агонизировало, словно кусок окровавленной плоти. Я поднял руки к небу и, едва шевеля сухими, воспаленными губами, пытался кричать:
— Господи! Зачем ты отнял у меня ее? Зачем ты оставил меня одного во всей Вселенной?
Но никто не слышал моего крика, потому что горло сжимали спазмы и вместо слов с запекшихся губ слетали судорожные всхлипы.
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Тихо на Чалыше. Порой кажется, что река, неторопливо несущая свои воды, молчит, чтобы люди никогда не узнали ее тайны. Лишь изредка, когда всплеснет рыба или обвалится подмытый берег, вырвется из нее вздох, но уже через мгновение над широкой гладью снова наступает тишина. Круги от всплеска и те тут же усмиряет течение.
Красив Чалыш суровой дикой красотой на всем своем протяжении. В верховьях, где воды реки обжигающе холодны, ходят у самого дна таймени, играют на быстрине хариусы. Кругом горы и могучие, вставшие издали синей зубчатой стеной леса. Некоторые пихты забрались на самые верхушки скал и, увидев в воде свое уменьшенное отражение, замерли там от страха и теперь боятся пошевельнуться. Так и стоят, дрожа при каждом дуновении и только крепче цепляясь корнями за скалы.
Но и в низовьях Чалыш не менее красив. Недаром Евдоким Канунников облюбовал себе место на излучине, решив начать здесь новую жизнь. Жена долго плакала. Не хотелось жить в глуши, вдали от людей, от богатых и шумных казачьих причалышских селений. Но уйти отсюда было некуда. Не осталось ни дома, ни близких, одна опора всей ее жизни — Евдоким. Был он небольшого роста, кряжистый, с длинными узловатыми руками и властным взглядом из-под черных, нависших над самыми глазами бровей.
Жену он не бил. Напротив. Подвыпив, начинал говорить ласковые слова, а, возвращаясь с ярмарки, обязательно привозил подарок. И все же знала она — если уйдет, разыщет под землей и тогда не сдобровать.
Утешать Евдоким не умел. Да сейчас и не хотелось. Состояние было такое, словно намотал кто-то душу на кулак, сильно не тянет, но и отпускать не отпускает. А потому внутри тупая боль, которую ничем не заглушишь.
Обиднее всего было то, что ему, выросшему на хлебном поле, пришлось оставить землю. Не понял Евдоким коллективизации и не принял ее. Зачем ему колхоз, если и так имеет вдоволь хлеба и чай пьет всегда внакладку? От добра добра не ищут, считал он.
К новой жизни Канунников относился настороженно. Не бросался, сломя голову, на каждый призыв, объявляемый властями, а выжидал какое-то время, чтобы иметь возможность все оценить. Разрушать всегда легче, чем строить. Эту истину он хорошо усвоил за годы гражданской войны, пожаром пронесшейся по всему Причалышью. Война не щадила ни красных, ни белых, потому что каждая сторона, доказывая свою правоту, стремилась нанести противнику наибольший урон. А когда она улеглась, оказалось, что в деревенских дворах не осталось и половины скота, да и сами дворы уцелели не везде. Кое-где от них остались лишь обуглившиеся стены. Многим крестьянам, лишившимся последних коней, не на чем было выезжать в поле.
А весна, между тем, брала свое, на оттаявшей земле зеленела трава и кое-кто из особенно пострадавших крестьян, сжимая кулаки и чернея лицом, глядел, как колышется над полем горячее марево. В другие времена он уже давно ходил бы за плугом, понукая своего Савраску, а теперь вместо этого только слушал заливистую трель жаворонка, от которой сжималось сердце.
Но недаром считают, что русский мужик, клещом вцепившийся в землю, необычайно живуч и предприимчив. Не успели еще уйти под натиском превосходящих сил с деревенской околицы последние белые, а в усадьбах уже застучали топоры и долота, заскребли в сусеках метлы. Надо было быстрее поправлять разоренное хозяйство и, хочешь не хочешь, готовиться к посевной. Жизнь торопила наверстать упущенное. Забота о хлебе для крестьянина важнее всего во все времена.
Вскоре вновь поднялись крестьянские дворы, начала забываться война и тут началась коллективизация. С недоумением воспринял эту весть Евдоким. Ему показалось, что жизнь, едва начавшую входить в свое извечное русло, снова пытаются вытолкнуть из него. На собрание, выбиравшее первого председателя колхоза, он пришел больше из любопытства, чем по необходимости. В колхоз вступать он пока не собирался, хотел подождать, посмотреть, что из него выйдет.
Собрание проходило в церкви, брошенной настоятелем. Убоявшись за свою жизнь, год назад он сбежал неизвестно куда и с тех пор церковь стояла, на удивление чистая и красивая, беспризорной. В нее принесли скамейки, перед иконостасом, с которого уже исчезло большинство икон, поставили стол. За него уселись два уполномоченных из района и невесть откуда появившийся Семен Дрыгин, живший недалеко от Евдокима на соседней улице. Был он небритый, с припухшим лицом, но в чистой сатиновой косоворотке и новых яловых сапогах, обильно смазанных дегтем. На эти сапоги сразу все обратили внимание.
Семен Дрыгин относился к последней деревенской голытьбе. Все хозяйство держалось на его жене, работящей, жилистой бабе, успевавшей управляться и со скотом, и с ребятишками. Собственно, скота у них и не было. Была корова, на которой жена Семена возила и дрова, и сено. Семен же иногда подрабатывал у кого-нибудь из местных мужиков, но, по договоренности, деньги за него всегда получала жена. Если оставить их ему, пропьет обязательно. Это знали все. Но был Семен человеком неунывающего нрава, умел играть на гармошке, знал грамоту. Мог красиво написать прошение хоть в волость, хоть в губернию и никому не отказывал, если его просили об этом. В общем, многие в деревне считали его полезным человеком, хотя по праздникам он напивался до бесчувствия и часто, не дойдя до дому, валился с ног у чьей-нибудь ограды. Последний месяц его не было в деревне. Куда уехал, никто не знал, жена об этом тоже не говорила.
И вот теперь Семен Дрыгин появился сразу с двумя районными уполномоченными. Это удивило многих. Но еще больше удивились деревенские, увидев на нем новые яловые сапоги. Таких Семен не имел ни разу в жизни. Никак, получил должность, смекнули мужики, и стали ждать, как будут развиваться события.
Районные уполномоченные держались уверенно. Это чувствовалось и потому, как они положили на стол свои руки, сжатые в кулаки, и по взглядам, которыми они ощупывали притихших мужиков. Одному из них было лет двадцать пять, второй выглядел лет на сорок. Тот, что постарше, начал первым.
— Предлагаю избрать председателем колхоза известного вам сельчанина-бедняка Семена Дрыгина, — сказал он и, услышав в ответ сразу же прокатившийся ропот, стал поедать взглядом каждого сидящего в церкви.
Ропот стал утихать. Земляки Дрыгина потянулись за кисетами и вскоре над скамейками поплыли облака сизого табачного дыма. Предложение настолько ошарашило всех, что мужики молчали, не зная, как ответить.
— Как же Дрыгин? — тихо сказал сидевший рядом с Евдокимом Данила Червяков, с которым они не раз вместе косили сено. — Он же через месяц всех нас по миру пустит.
— Ты не мне, ты им скажи, — произнес Евдоким, кивая в сторону уполномоченных.
— Боюсь я, Евдокимушко, — честно признался Червяков. — Еще упекут за правду-то на каторгу, а у меня четверо детей. Старшей-то летось восьмой годок стукнул.
— Выходит, возражений нет, — сказал уполномоченный и удовлетворенно вздохнул.
И тут Евдоким не выдержал.
— Он же не знает, с какой стороны у коня хвост растет, а вы его в председатели, — запальчиво выкрикнул Канунников и обвел взглядом сидящих односельчан. Те сразу зашумели, выражая одобрение. — Баба его и та в хозяйстве больше разбирается. Нам такой бедняк не нужен.
— А ты что, кулака захотел? — сказал и сразу же нахмурился молодой уполномоченный. — Может быть у тебя и кандидатура есть?
Евдоким понял, что совершил оплошность, но исправить ее уже было нельзя.
— Кто будет голосовать за Дрыгина, прошу поднять руки, — снова произнес молодой уполномоченный голосом, в котором слышалось нетерпение, и в упор посмотрел на Канунникова.
Тот выдержал взгляд, затем встал и вышел из церкви. За ним потянулись еще несколько человек. Данила Червяков тоже было вскочил, но, перехватив взгляд уполномоченного, тут же опустился на лавку.
— Идите, идите, — бросил уполномоченный вслед уходящим. — Завтра мы с вами разберемся.
Канунников не знал, что уезд, в котором он жил, отставал по темпам коллективизации от соседей, поэтому была дана команда создать во всех деревнях колхозы в течение ближайших двух недель. На подбор председателей не оставалось времени. Их решили выбирать по двум признакам: чтобы был из бедняков и знал грамоту. Уполномоченные понимали, что Дрыгин — далеко не лучший кандидат. Но и таких председателей не хватало. Для двух колхозов их пришлось искать среди рабочих паровозного депо города Бийска.
Выборы Дрыгина сразу оттолкнули Канунникова от колхоза. Ему подумалось, что, кроме вреда, от всей этой затеи ничего не будет.
В ту ночь он долго не мог заснуть. Сам способ выборов председателя, да и вся эта сходка показались ему ненормальными, противоречащими здравому смыслу. Ведь если колхоз действительно организуется для блага людей, как об этом везде говорят и пишут, почему тогда никто не поговорил с этими людьми, не спросил их мнения? Тем более, когда выбирали председателя. Председатель должен быть самым толковым из селян и, конечно, из зажиточных, подумал Евдоким. Ведь зажиточным крестьянином может стать только тот, кто умеет организовать дело. В Сибири, где земли хватает каждому, в худобе живут лишь те, кто не хочет работать. И за это их в председатели?
Но почему же тогда многие проголосовали за Дрыгина? И откуда этот страх в глазах Червякова? Или он что-то знает, чего не знаю я, спросил себя Евдоким.
— Ты чего сегодня ворочаешься всю ночь? — спросила Наталья, потянув на себя одеяло.
— О жизни думаю, — ответил Евдоким, уставившись глазами в темный потолок.
Она тяжело вздохнула и повернулась к нему спиной. А Евдоким еще долго лежал с открытыми глазами, ощущая в душе неясную тревогу. Как и все неизвестное, она начинала страшить его.
Утром, едва взошло солнце, он направился к Даниле Червякову. Тот выгонял из стайки корову и полуторагодовалого бычка. Корова, дававшая в день по два ведра молока, была гордостью хозяина. Многие в деревне хотели заполучить от нее телочку. Увидев Канунникова, Данила похлопал корову по холке, словно наказывая ей хорошо вести себя в стаде, и направился к гостю.
— Корову-то теперь придется в колхоз сдавать, — сказал Евдоким, протягивая для приветствия руку.
— Да ты что, Господь с тобой, — испугался Червяков. — Мы ведь без нее с голоду помрем.
— А как же ты хотел? В колхозе, брат, все должно быть общее.
Червяков шмыгнул носом и уставился глазами в землю.
— Ты мне честно скажи, — попросил его Евдоким, — почему проголосовал за Дрыгина. Ведь ты знаешь, что ничего путного от него ждать нельзя.
— Разве ты ничего не слышал? — удивился Червяков.
— А что мне слышать?
— Позавчерась такую же сходку, — наклонившись к уху Евдокима, шепотом произнес Данила, — хотели устроить в Ефремовке. Но ефремовские мужики усадили обоих уполномоченных в пролетку, выпроводили за околицу и сказали, чтобы больше к ним не приезжали. А вчерась в деревне объявились чекисты, арестовали девять человек и на двух подводах увезли в уездную каталажку. Теперь будут судить за саботаж и вредительство.
— За что судить-то? За то, что в колхоз не хотели вступать?
— А ты как думал? Чекисты говорили: дай вашему брату волю, вы разбежитесь и из тех колхозов, что создали. Боюсь я за тебя, Евдокимушко. Как бы и тебя за горячий норов не упекли, хотя и говорил правду. У них память злая.
— Меня, брат, голой рукой не возьмешь, — сказал Евдоким и, повернувшись, пошел домой.
Жена уже приготовила завтрак, поставив на стол чашку простокваши и дымящуюся, слегка разварившуюся картошку. Евдоким молча поел и, отодвинув ложку, которой хлебал простоквашу, сказал приглушенным голосом:
— А теперь, мать, давай собираться. Больше нам здесь делать неча.
И Евдоким рассказал жене то, что узнал от Червякова. Наталья слушала молча, но он заметил, как побледнело ее лицо.
— Знаю, что тяжело будет, — произнес он успокаивающим тоном. — Но здесь у нас только две дороги: в колхоз иль на каторгу. Пойти в колхоз, все равно, что надеть на шею суму. А не пойдешь — упекут туда, где Макар телят не пас. Они на расправу скоры. Я могу уехать пока и один. Устроюсь, потом приедешь, — неуверенно закончил Евдоким.
— Уж если ехать, так вместе, — сказала Наталья. — Они меня так просто не оставят. Мне этот молодой шибко не понравился.
— Ну и правильно, — обрадовался Евдоким. — Сибирь большая, место себе найдем.
На следующий день, едва занялась заря, Канунниковы сложили скарб в телегу, привязали к ней корову и, не попрощавшись с соседями, выехали из деревни. Евдоким шел рядом с подводой, Наталья сидела на узлах и плакала.
— Ну чего реветь-то? — утешал ее Евдоким. — Люди везде живут и мы не пропадем.
Она согласно кивала, утирала слезы концом платка и тут же начинала всхлипывать еще сильнее. Ей казалось, что нормальная жизнь кончилась навсегда и впереди их ждут такие мытарства, какие даже трудно представить. Однако место на излучине Чалыша, куда они приехали, понравилось Наталье. Река с густой забокой по берегам просматривалась отсюда далеко по обе стороны. На высоком юру, словно накинув на себя белый полушалок, цвела черемуха. От ее вида стало легче на сердце. Но, главное, здесь было за что зацепиться. На самом берегу стояла старая полуразвалившаяся избушка. Подправив ее, в ней можно было перебиться первое время. Тем более, что в ней оказалась хорошо сохранившаяся печка.
В избушке никто не жил уже много лет. Это было видно потому, что к ней не вела ни одна тропинка. Те, что протоптал ее хозяин, уже давно заросли дикой травой.
Подъехав к избушке, Евдоким распряг коня, отвязал от подводы корову и, стреножив их, пустил пастись. Потом сходил в забоку за хворостом, разжег костер и повесил над ним котелок с водой. Решил вскипятить чай, тем более что о заварке не надо было беспокоиться — по всему берегу тянулись заросли черной смородины. Все это время Наталья безучастно смотрела на него.
Когда вскипел чай и Канунниковы уже собрались пообедать, на Чалыше показалась лодка. На веслах сидел мужик в чистой синей косоворотке, на заднем сиденье расположились баба и мальчишка лет семи. Рубаха на спине мужика была темной от пота. Увидев на берегу людей, он повернул лодку к избушке. Евдоким насторожился — чужие люди невольно вызывали опасение. Вытащив лодку на берег, все трое подошли к костру и поздоровались.
— Садитесь с нами попить чайку, — пригласил гостей Евдоким и показал рукой на место около себя.
— Спасибо на добром слове, — ответил мужик, бросив взгляд на телегу, в которой лежал домашний скарб. — Попьем в другой раз. Нам спешить надо.
Оказалось, что они едут из села Лугового, расположенного вверх по течению, в Омутянку на похороны бабки. А остановились здесь потому, что увидели незнакомых людей. Как выяснилось, в избушке жил старик-отшельник, умерший шесть лет назад. С тех пор здесь никто и не был.
— Я тоже хочу поселиться отшельником, — заметил Евдоким, спрятав в уголках губ хитроватую улыбку. — Место уж больно красивое.
— А пошто так? — спросил мужик, подняв глаза на покосившуюся над крышей трубу.
— Грехов народ понаделал много. Отмаливать за всех буду.
— Не боишься? — снова спросил мужик. — Сейчас ведь за веру пострадать недолго. Власть с церквей колокола снимает, попы в леса бегут.
— А, может, не тронут? — ответил Евдоким. — Может, завтра снова кресты на церкви ставить начнут? Без Бога-то жить трудно. — Он сделал паузу и спросил: — В Луговом тоже колхоз организовали?
— Организовали, туды их мать, — ответил мужик, но тут же, словно спохватившись, боязливо взглянул на Евдокима и, бросив в костер самокрутку, стал торопливо прощаться.
Пожав протянутую Канунниковым руку и молча кивнув Наталье, он вместе с женой и сыном, которые за все время не промолвили ни слова, направился к реке. Евдоким проводил их до берега, помог столкнуть на воду тяжелую лодку.
Вернувшись к костру и окинув взглядом раскинувшуюся вокруг бескрайнюю пойму, он вспомнил свой дом, брошенный в Оленихе, и у него защемило сердце от жалости к себе. Не оставленное добро ему было жалко. Добро как приходит, так и уходит. Сердце заболело о другом. Что же теперь будет с людьми, думал Евдоким. Ведь одним махом рушатся устои, весь уклад жизни. Разваливается все, что создавалось великим трудом за долгие годы. Зачем же так сразу-то, в один день? И главное — ради чего с земли изгоняется мужик, лелеявший ее и заботившийся о ней больше, чем о родной семье? Потому, что только земля могла прокормить и его, и семью.
— Хлеб пошто не берешь? — спросила Наталья и Евдоким, посмотрев на нее, понял, что сейчас не время предаваться размышлениям.
Пообедав, они вымели из избушки сор и пыль, Наталья вымыла пол, лавку и хлипкий, издающий при каждом прикосновении жалобный писк, самодельный стол. Надо было устраиваться в новой жизни.
Евдоким нарубил в тальнике кольев и лозы, решив сделать небольшой загон для коровы и лошади. Оставлять скотину на ночь на лугу он боялся: здесь могли водиться волки.
Место, где они остановились, действительно было хорошее. Недалеко от избушки поднималась песчаная грива, поросшая стройным сосняком. И Евдоким сразу смекнул, что из него со временем можно будет срубить добротный дом. А по другую сторону Чалыша до самого горизонта расстилалась пойма со своими озерами и старицами, с купами ветел и тальниковыми забоками. Не одному Евдокиму, тысячам таких, как он, хватило бы на ней места и для скота, и для огородов. А на самых высоких гривах можно было бы сеять хлеб. Для полой воды они недоступны.
Евдоким смотрел на пойму и ему не терпелось поскорее бросить в эту землю семена, чтобы потом, затаив дыхание, следить, как наружу пробиваются сначала тоненькие ростки, затем растение крепнет и набирает силу, пока, наконец, не созреет и не принесет человеку плод. В этом и есть главное предназначение природы, думал Евдоким.
Распахал он в пойме клок земли, посадил огород. Но не повезло ему. Капризный бывает временами Чалыш, и тогда никто не может найти на него управу. Пролились в верховьях дожди, вышла река из берегов и затопила Евдокимову пашню, в одночасье угробив труд целой недели. А неделя для сибирского земледельца значит многое.
Долго сидел он на пороге избушки, курил и не чувствовал, как цигарка обжигает пальцы. Мысли были заняты совсем другим. Затем взвалил плуг на плечи и, шатаясь, пошел прямо по затопленному лугу к высокой гриве. Запряг лошадь и, с остервенением налегая на рукоятки, стал пахать.
Тут уж не зальет, подумалось ему. Пахал он до самой темноты, пока лошадь, сгорбленная и обессиленная, не встала у края борозды, понуро свесив голову. На угрозы хозяина, его понукания она только по-собачьи прижимала уши, но с места не двигалась. Евдоким распряг ее и, оставив пастись на гриве, пошел по лугу назад. Домой пришел уставший и неожиданно подобревший. Поел негустой картофельной похлебки, положил ложку на стол и сказал:
— Не печалься, мать, из-за огорода. Река нас ломает, река и кормить будет.
Позади избушки на двух чурбаках лежала перевернутая вверх дном небольшая лодка, тоже, по всей видимости, принадлежавшая жившему здесь когда-то деду-отшельнику. Кто такой был этот отшельник, Евдоким так и не узнал, но лодка оказалась крепкой. Нашел он в избушке и кое-какие рыболовные снасти, главным образом самодельные крючки. Перебрав их и сделав поводки, Евдоким решил поставить на реке переметы.
Пешком обследовав берег Чалыша, он подумал, что лучше всего их поставить за поворотом реки перед песчаной косой. В этом месте течение, натыкаясь на крутой правый берег, поворачивает к косе, и Евдокиму показалось, что здесь и должен быть главный ход рыбы. Установив снасти, он еще раз окинул взглядом косу, и остался доволен. А придя домой, заявил жене:
— Завтра, мать, будет у нас уха.
Утром над Чалышом стоял белый и густой, словно деревенское молоко, туман, пропитавший сыростью не только воздух, но и, казалось, все живое. Евдоким, поеживаясь, вышел из дома. Идти пришлось по высокой, седой от росы траве. Роса сыпалась, как горох, на брюки, на сапоги и от этого становилось еще холоднее.
На берегу Евдоким, не торопясь, скрутил цигарку и сел в лодку. Затем взял весло в руки и, оттолкнувшись им от берега, выплыл на середину реки. Вода сама понесла его за поворот к стрежи, где у песчаной косы стояли переметы. Едва Канунников взял поводок первого в руки, как почувствовал резкие сильные рывки. Его обдало жаром. Он понял, что на крючке сидит крупная рыба. Надо было спокойно и неторопливо выбирать поводок из воды, но, почувствовав реальную близость редкой добычи, Евдоким ощутил дрожь во всем теле и при следующем рывке бечевка выскользнула у него из рук. Он сидел в лодке ничего не соображая и бессмысленно смотрел, как она, натянувшись, словно струна, резко уходит в глубину. Но, осознав, что рыба может сорваться, он тут же подхватил поводок и начал осторожно тянуть его на себя.
Рыба стала метаться. Она бросилась сначала в глубину, затем пошла против течения и, наконец, устав, начала подниматься к поверхности. Крепко держа поводок в руках, Евдоким испытывал и страх, и восторг одновременно. Он весь горел от азарта.
Поняв, что с крючка так просто не уйти, рыба решилась на последний отчаянный бросок. Евдоким вдруг с ужасом увидел, как водная гладь сначала вспучилась, потом из нее показалась широкая серо-коричневая голова и огромная рыбина на какие-то мгновенья вертикально встала над водой. Не удержавшись на хвосте, она с плеском свалилась на бок и, мелькнув белым брюхом, ушла в глубину. Это был осетр.
Если бы Евдоким держал поводок натянутым, тот бы лопнул. Но он отпустил его и, лишь, когда рыбина пошла в глубину, стал притормаживать бечевку, сжимая ее пальцами. Его снова охватила дрожь. Такую огромную рыбу он не видел никогда в жизни. Натянув поводок, Евдоким стал выбирать перемет из воды. На нем сидели два язя и несколько стерлядок, но он, перебросив их в лодку, даже не стал снимать эту, показавшуюся мелочью, добычу с крючков. Она трепыхалась у его ног, однако все внимание Евдокима было занято осетром. Тот метался под водой, таская за собой лодку и стараясь порвать поводок, но снасть у Евдокима была прочной, сделанной собственными руками. Только бы выдержал крючок, молил Бога Евдоким, и при резких рывках понемногу стравливал перемет за борт. Он старался все время держать рыбину внатяг, чтобы она не освободилась от крючка.
Сколько длился этот поединок, Евдоким не мог сказать точно. Ему казалось, что прошло несколько часов прежде, чем он почувствовал, что рыба стала податливее. Она уже не делала резких рывков, хотя и старалась держаться у дна. Наконец, рыба устала настолько, что, когда Евдоким потянул поводок к лодке, послушно подчинилась его воле. Он без особого труда подвел ее к борту, и ему показалось, что осталось лишь взять осетра в руки и положить в лодку. Так он и поступил. Поднимая осетра, не стал брать багор, а подвел ладонь под брюхо, надеясь одним резким рывком перебросить его через борт. Но то ли от прикосновения руки, то ли от чего-то еще, рыба испуганно рванулась в сторону и опять ушла в глубину. Евдоким отдернул руку. Однако острые шипы осетра, словно бритва, уже прошли по ладони. Между большим и указательным пальцами появился глубокий разрез.
В первое мгновение кровь не выступила, да и боли особой он не ощутил. Поэтому снова занялся осетром. Подтащил его к борту, теперь уже багром поддел за брюхо и с трудом перебросил в лодку. Из левой руки пошла густая темная кровь. Евдоким долго и сосредоточенно смотрел на рану, потом взял багор и стал бить осетра по голове. Тот несколько раз подпрыгнул на дне лодки, едва не перевернув ее, ударил по борту выгнутым серповидным хвостом. Но Евдоким продолжал бить, придыхая при каждом ударе, и, только когда увидел остекленевшие, остановившиеся глаза рыбы, опустил багор.
Назад плыл не торопясь, мешала пораненная рука. Черные, запекшиеся струйки крови от ладони по запястью уходили до самого локтя. Обшлаг рукава тоже был черным. Возбуждение прошло, но радость от удачи осталась. Осетр лежал у ног и, глядя на него, даже боль в руке становилась тише.
Придерживая левое весло ребром ладони, он выплыл из-за поворота. Обогнув ветлу, упавшую с подмытого берега, Евдоким увидел свой дом. Около него стояла подвода. Это насторожило. Посторонние бывали здесь очень редко.
Подплыв к дому, Евдоким увидел хозяина подводы. Тощий большеухий мужик с жиденькими русыми волосами, прилипшими ко лбу, сидел на берегу и курил «козью ножку». Ноги его в больших сапогах с широкими голенищами, отчего лодыжки казались неправдоподобно тонкими, свесились с обрыва.
— Здорово, хозяин, — крикнул он, когда лодка стукнулась о песчаный берег и, соскочив вниз, стал помогать вытаскивать ее из воды. — Э, да тут кое-что есть, — удивленно протянул он, увидев осетра.
Евдоким хотел было поздороваться, но вместо этого лишь протянул пораненную руку. Кровь уже засохла на ней и походила на черную коросту.
— Вишь, как разделал!
Мужик покосился на ладонь и, покачав головой, заметил:
— Зато рыбу какую поймал! Таких я отродясь не видал, хоть и живу на реке.
Услышав мужской разговор, на берег вышла Наталья. Увидев Евдокима, она спустилась к лодке. Осетр лежал на дне, выставив широкую зубчатую спину. Его жабры время от времени судорожно вздрагивали.
— Господи! — удивилась Наталья. — Как же ты его вытащил. — Она повернулась к Евдокиму и только тут заметила его окровавленную руку.
— Это он, — ответил на ее вопросительный взгляд Евдоким и добавил: — Уху свари. Из стерлядок. Гостя потчевать будем.
— Руку-то, поди, больно? — спросила Наталья, в голосе которой звучало неподдельное сочувствие.
Евдоким посмотрел на запекшуюся кровь, потоптался на месте и, ничего не ответив, пошел по скрипучему песку к дому.
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— Так, значит, тебя Спиридоном Шишкиным зовут? — спросил Канунников, помешивая деревянной ложкой дымящуюся уху, в которой плавали рыжие блестки стерляжьего жира.
— Чудной ты какой-то, — ответил большеухий и тоже помешал ложкой уху. — Я вон за хмелем поехал и то, думаю, дай навещу человека. Одни ведь вы здесь. Скука. А тебе, что есть рядом люди, что нет их, все одно. Может, убежал от кого, а?
— От людей и убежал, — мотнув головой, произнес Евдоким. — Они в коллектив хотят, а мне он не нужен.
— Коллектив, брат, сейчас везде, — сложив губы трубочкой и с шумом втягивая обжигающую уху, сказал Спиридон. — И в Омутянке, и у нас в Луговом тоже. А ну как возьмет тебя наш председатель, да выселит отсюда? Земля-то теперь колхозная.
— Кому она нужна, эта земля, — не очень уверенно сказал Евдоким. — Хлеб на ней сеять нельзя, вода заливает. А покосов и возле деревни сколь хошь.
— Все это так, — Спиридон почесал макушку. — А получается, что на коллективной земле единоличник живет. Сейчас ведь знаешь как на единоличников смотрят?
Он посмотрел на Евдокима таким страдальческим взглядом, что тот невольно отвел глаза в сторону. Расспрашивать, кто и почему так смотрит на единоличника, не имело смысла. Евдоким зачерпнул ухи, швыркнув, отхлебнул ее из ложки. Спиридон опустил глаза и пододвинул к себе свою чашку.
Уху доедали молча. Евдоким насупился, сдвинув брови к переносью. Он словно не замечал гостя. Наталья, слушая разговор мужиков, сидела на кровати. В словах Спиридона ей чудилось больше правды, чем в рассуждениях мужа. Евдоким хотел прожить отдельно от людей и твердо верил, что ему это удастся. Но как можно жить без людей, думала она. За солью сбегать и то не к кому. А не дай Бог, случись что? Пропадешь на здешнем берегу ни за грош и никто не узнает об этом. Но сомнения свои, теснившиеся в душе, она стремилась запрятать как можно глубже, чтобы о них не дознался Евдоким. Ему и без этого трудно. Женским чутьем она чувствовала, что сейчас ему больше нужна ее поддержка, чем причитания. И она, как могла, стремилась помогать мужу.
Доев уху, мужики вышли покурить на крылечко. Спиридон развалился, оперевшись на локоть, и с удовольствием затянулся махоркой. Канунников достал кисет, но не закурил, а долгим и пристальным взглядом посмотрел на реку.
— А что, и правда выселить могут? — неожиданно спросил он, повернувшись к Спиридону.
— Власть везде одна. — Спиридон сел и обхватил колени руками. — Слышал надысь, что сторожа на луга поставить хотят. А то омутянские косить начнут. Ты бы съездил в село. Может, в сторожа и определишься. Хотя по мне, так пусть косят. Чего траве пропадать-то?
Евдоким пристально посмотрел на Спиридона. У него было длинное, изрытое редкими оспинами, лицо. Широкие шершавые ладони высохли от постоянной работы, на вытянутых пальцах вздулись суставы. Чувствовалось, что мужик постоянно живет в трудах, знает цену земле и хлебу. Глядя на его твердые, словно камень, ладони, Евдоким спросил:
— С пшеничкой-то как?
— А, не говори, — произнес Спиридон и махнул рукой. — Посеять-то кое-как посеяли, а как убирать будем, не знаю.
Оказалось, что колхозные кони заболели сапом. Первой пала лошадь, принадлежавшая до коллективизации зажиточному крестьянину Михаилу Ефимову. После организации колхоза, когда весь скот свели воедино, Ефимов вместе с двумя сыновьями работал на одной из конюшен, где содержалось двадцать лошадей. Именно здесь и появился сап. Вслед за его лошадью начали падать другие.
Все ждали ветеринара. Но вместо него в Луговое приехала комиссия из двух человек — представителя райисполкома и уполномоченного ГПУ Крутых. Поговорив с председателем колхоза и получив подтверждение у Ефимова, что первой пала именно его лошадь, Крутых больше ни с кем встречаться не стал. Решил, что Ефимов специально привел в конюшню больного коня, чтобы заразить остальных. Квалифицировал это как умышленное вредительство. Арестовал Ефимова и обоих его сыновей и отвез в район. Недавно был суд, всем троим дали по десять лет.
— А что с остальными лошадьми? — спросил Евдоким.
— В той конюшне порешили всех, — сказал Спиридон. — А во второй, что на другом конце деревни, ни один конь не заболел. Но шутка ли сказать — двадцать лошадей! Как хлеб убирать будем? Председатель наш Зиновьев говорит: был бы трахтур, управились и без лошадей. Только где его взять? Он и плуг, и косилку за собой таскать может. А Ефимовых жалко, — тяжело вздохнув, добавил Спиридон. — У сыновей-то на двоих семеро детей сиротами остались. Да и на конюшню теперь никто идти не хочет. А вдруг снова сап?
Канунников смотрел на Спиридона и думал: откуда у властей появилась такая жестокость? Ведь после того, как закончилась гражданская война, о ней, вроде бы, забыли. А теперь никому нет спасения. За одно непонравившееся слово можно угодить в тюрьму или отправиться в ссылку. Любая оплошность или несчастье принимаются за злой умысел. Евдоким был убежден, что сап возник случайно. Не мог же Ефимов носить его у себя в кармане и ждать, пока люди сведут коней в колхозную конюшню. Да и конюшня эта существует почти год, а сап распространяется, как пожар, его не удержишь.
— Скажи мне, только правду, — попросил Евдоким, — когда было лучше: раньше, единоличником, или сейчас — в колхозе?
Спиридон глубоко затянулся табачным дымом и пристально посмотрел в глаза Евдокиму, словно хотел прочитать, с какой целью он задал этот вопрос. Выпустив дым, не произнес, а скорее обронил:
— Раз колхозы создают, значит в них должно быть лучше. — И, сделав паузу, добавил: — А Лукьяныча, старика-отшельника, который до тебя здесь жил, я знал хорошо. Чудной был старик, но добрый. Из всей скотины держал только собаку. Рыбу ловил, лис добывал, тем и кормился. Из его лис многие бабы и сейчас еще воротники носят. Я его спрашивал: не скучно жить одному? А он отвечал: когда скучно будет, в деревню приду. Однажды и вправду пришел, да тут же и помер. Остался ночевать в избе у Ефимова, тот всех к себе пускал. Полез вечером на печку, только поставил ногу на лавку, а его и повело в сторону. Упал на пол и был готов в одночасье. Легкая это была смерть! Ефимов его и похоронил. — Спиридон снова сделал паузу и, посмотрев на Евдокима, продолжил: — Это хорошо, что ты поселился в его избе. Теперь к тебе ездить буду. С хорошим человеком всегда есть о чем побеседовать.
Евдоким понял, что о колхозных делах Спиридон говорить не хочет. Видно, нелегко ему, да и, правду сказать, похоже, боится. Неужели везде так?
Он еще раз окинул взглядом берег реки, луг, за которым в дальней дали синели горы. Где-то в той стороне было его родное село Олениха. Интересно, какой хлеб поспевает сейчас там, подумал Евдоким. И сразу же перед глазами встало поле, шелест колосьев на легком ветерке и особый аромат пшеничного зерна, когда разотрешь колос на ладони и, отвеяв шелуху, попробуешь его на вкус. У Канунникова шевельнулось сердце, но не от жалости к себе, а к своей пашне. Ему показалось, что она должна быть заброшенной.
Спиридон докурил «козью ножку», поплевал на огонек и, резко поднявшись, сказал:
— Пора мне. Хмелю надо набрать, а то квашню ставить не на чем. Без хмеля баба домой не пустит. Здесь в забоке его черт-те сколько. Будешь в Луговом, заезжай.
Он попрощался и, рывком заскочив на телегу, понукнул коня. Обогнув небольшое озерко, лежащее метрах в трехстах от избушки, Спиридон вместе с телегой исчез в кустах тальника. Очевидно, там и рос хмель, о котором Канунников даже не знал.
Рассказ Шишкина посеял в душе Евдокима, и без того не находившего себе места, тревогу. Он долго сидел на крылечке и думал о том, почему же вдруг ни с того, ни с сего стали так безжалостно ломать деревенского мужика. Ведь жизнь только-только начала направляться. В каждом дворе появилась скотина. Хлебушек, слава Богу, два года подряд уродил. Мужик повеселел, поднял голову. Может, где-то и нужны колхозы, пусть организовывают. Но зачем всех загонять под один аршин, да еще так круто? Кто не хочет в колхоз — того в ссылку. Пашня от этого пустеет, скот мрет. Мое поле, поди, так и лежит не засеянное, заросшее сорной травой, подумал Евдоким. И у него снова шевельнулось сердце. Сколько труда вложил он в это поле, каким потом его полил! Он помнит его с тех пор, как помнит себя. И вот теперь это поле, считай, отняли. Будто лишили Родины. Какую выгоду имеет от этого власть, чего она хочет добиться этим от крестьянина?
У Евдокима стало так горько на душе, что он снова полез в карман за кисетом, скрутил самокрутку. Табак хоть немного, но успокаивает.
Изменилась после приезда Спиридона и Наталья. Однако тому была другая причина. Общительная по натуре, она тосковала по людям и от этого с каждым днем становилась все более нервной и раздражительной. Евдоким не отличался особой душевной чуткостью, но все же заметил, что с женой творится что-то неладное.
— В Луговое хоть бы съездить, что ли? — как-то сказала она.
Он промолчал. Несколько дней назад, разговаривая о своем будущем, они решили, что к избенке, так легко доставшейся им, надо прирубить просторные сени. Летом они могут служить кухней, зимой в них можно будет хранить съестные припасы. Лето перевалило на вторую половину, времени на постройку оставалось мало. Отвлекаться сейчас на какие-либо поездки не было возможности. Да и нужна ли вообще эта поездка в Луговое, что там увидит она, подумал Евдоким. Не дождавшись ответа, Наталья тяжело вздохнула, но продолжать разговор не стала.
На следующий день, взяв топор, Евдоким пошел на песчаную гриву, где рос сосняк. Выбрав пятнадцать наиболее подходящих деревьев и пометив их зарубками, он тут же начал заготовку. Срубить сосну оказалось делом нехитрым, труднее было привезти ее домой. Сырая лесина была невероятно тяжелой и ему кое-как удалось приподнять ее комель на передок телеги. Закрепив его веревкой, Евдоким, не торопя лошадь, осторожно повез дерево домой. Тащить его пришлось по лугу, в одном месте при переезде через небольшой ручей хлыст сорвался с передка.
Евдоким громко выругался и попытался сам, без помощи лошади, перетащить конец дерева на другую сторону ручья. Это оказалось не под силу. Пришлось распрягать лошадь и зацеплять хлыст вожжами. Потом, когда половина хлыста была на другой стороне ручья, снова укладывать его на передок телеги и уже затем везти дальше. Осилить все это мог только двужильный.
В этот день Евдоким привез с гривы две сосны. Наталья видела, что он еле держится на ногах, поэтому сказала:
— На сегодня хватит. Иди поешь и отдохни.
Он не послушал ее совета. Сначала распряг коня и, стреножив его, пустил пастись. Потом взял топор и начал ошкуривать привезенные домой лесины. До такого изнеможения, как в этот день, он работал только на своем поле во время пахоты.
Неделю заготавливал лес Евдоким. Еще неделя ушла у него на сруб. Сени получились добротные и просторные, по размеру они лишь немного уступали самой избе. И Евдокиму пришло в голову, что если разобрать внутреннюю стену и поставить на ее месте печь, его изба ничем не будет уступать многим деревенским домам. Но он понимал, что нынешним летом эту работу ему не осилить. Тем более, что в сенях надо было сделать еще потолок и крышу, вставить окно.
За стеклом он поехал в Луговое. Купил его на деньги, оставшиеся от прежней жизни. Было их немного и с каждым полтинником Евдоким расставался трудно. Даже на водку себе пожалел. Правда, в этот раз он привез Наталье два фунта сахару. Но это не обрадовало ее. Он все же общался с людьми, а она до сих пор жила здесь отшельницей. Однако отпустить ее в деревню одну он не решался, да и дел там у нее никаких не было. А вдвоем уехать нельзя, не на кого оставить корову.
— Вот управимся с сеном и дровами, тогда съездим, — сказал он, выкладывая на стол завернутый в холщовую тряпицу рафинад. — Без молока да без тепла зимой пропадем.
Срубив сени, Евдоким решил их не штукатурить пока не осядут, а сам принялся за сено. Покос начинался прямо за избой. Косили они вместе с Натальей. После каждого взмаха литовкой трава ложилась высоким, плотным валком, луг за спинами косарей становился чистым, словно подстриженным под машинку. Наталья старалась не отставать от мужа, но угнаться за ним было нелегко. Устав, она опиралась подмышкой на черенок литовки и, прищурившись от яркого солнца, смотрела, как Евдоким валит траву. У него был широкий размах, лезвие литовки прижималось к самой земле и трава, как подкошенное войско, с хрустом валилась на обнажившуюся стерню. Пройдя несколько шагов, он тоже останавливался и поворачивался к жене.
— Ты размах поменьше бери, — наставлял он, вытирая рукавом рубахи пот со лба. — Тогда легче будет.
И снова начинал махать литовкой, срезая траву под самый корень. Наталья несколько раз вздыхала, приноравливаясь к его ритму, и шла вслед за Евдокимом. Они косили почти с самого рассвета и до тех пор, пока солнце полностью не высушивало росу и над лугом не повисал звенящий полуденный зной. Тогда Евдоким подавал знак Наталье, откладывал в сторону обе литовки и они садились обедать.
Обедали прямо на покосе, хотя изба была рядом. Наталья приносила кринку молока и краюху хлеба, расстилала платок. Иногда она высыпала на него несколько неочищенных вареных картошек.
После полудня Наталья занималась домашними делами, а Евдоким садился в лодку проверять снасти. Рыба шла хорошо. Они вялили ее на вешалах прямо на берегу, а чтобы рыбу не засиживали мухи, разводили дымокур.
Однажды к берегу напротив избы пристала лодка с двумя мужиками. Мужики поднялись на яр и, увидев на сушилах язей, удивились:
— Всю жизнь рядом с рекой, а никогда этим добром не пользовались, — сказал один из них.
Мужики оказались жителями Омутянки, небольшого села, лежащего километрах в десяти вниз по течению Чалыша. Туда ездили хоронить бабку первые повстречавшиеся Евдокиму на этом берегу люди. Он и сейчас помнил их лица — молодых мужа с женой и мальчишку. У мальчишки были оттопыренные уши, облупленный нос и белесые, выцветшие на солнце редкие брови.
Мужики возвращались из Лугового, где договаривались об отводе покосов. Там, вроде, не отказали, но и окончательного согласия тоже не дали. Побоялись, что угодья потом могут явочным порядком отойти Омутянскому колхозу, у которого лугов было мало. Сегодня луговские обходились и без дальних покосов. Но председатель колхоза полагал, что поголовье скота в хозяйстве возрастет и тогда им без этих угодьев не обойтись.
Канунников угостил приезжих вяленой рыбой и она им очень понравилась. Очищенный от шкуры язь просвечивал насквозь. Когда его поворачивали к солнцу, можно было увидеть косточки хребта. С рыбы капал прозрачный тягучий жир. Приезжие ели и нахваливали. Потом один из них сказал:
— На покос бы такую. С квасом хороша будет.
— Я могу, — ответил Евдоким, подавшись вперед. — Только скажите сколько. Мне мука нужна.
Тут же на берегу и заключили сделку. Через несколько дней омутянские привезли ему куль муки. Не крупчатки, конечно, какая у него прежде не выводилась, но он и этой был рад. Пироги из крупчатки сами омутянские пекли только по праздникам. Канунников, не скупясь, отблагодарил их рыбой, и обе стороны остались довольны обменом. Покос длился долго и Евдоким заработал за это время еще два мешка муки.
Однажды в двух верстах от избы Канунников увидел семейство косуль: матку с двумя детенышами. Через некоторое время на этом месте он встретил их снова. Значит, и здесь не останусь без мяса, подумал он. Наверняка где-то рядом бродит рогач и еще несколько таких же семеек. И, придя домой, проверил свою берданку.
Рыба никогда не переводилась у него на столе. Выбор ее был богатым — от ерша до стерляди и осетра. Но однажды, уже по перволедью, добыча поразила и Евдокима. Проверяя самоловы, он почувствовал, что зацепил крупную рыбу. Сначала подумал, что это налим. Но тот никогда не сопротивлялся с такой силой. Эта же яростно металась подо льдом, уходила в глубину, утаскивая за собой поводок и все больше опутываясь крючками. Канунников ждал, когда она обессилит. Потом подцепил ее багром и, кряхтя и напрягаясь от натуги, вытащил из лунки. Рыбина оказалась пудовым тайменем.
— Смотри-ка, мать, кого я добыл, — сказал он Наталье, втаскивая тайменя в избу. — Из Оленихи привет нам принес.
Таймени водились в верховьях Чалыша. В нижнем течении их не было. Во всяком случае за все лето ни одного из них Канунникову поймать не удалось. А теперь оказалось, что на зиму они спускаются в низовья.
Наталья смотрела на тайменя и глаза ее затуманились влагой.
В Оленихе мужики охотились на тайменей осенними ночами с лучиной и острогой. Иногда выезжал на такую охоту и Евдоким. Сколько веселья было, когда рыбаки возвращались домой с добычей! На следующий день они обязательно собирались вместе в чьем-нибудь доме и обмывали улов. Собственно, для этого и организовывалась рыбалка. Бабы не возражали потому, что лучили рыбу после уборки хлеба, и срочных работ в деревне уже не было. Наоборот, для таких пирушек они пекли мужьям рыбные пироги. Пусть потешатся, без потехи мужик, что изнуренный работой вол.
В последнее время Наталья все чаще ощущала нужду в женском общении. Она ждала ребенка. Живот ее с каждым днем округлялся все больше и однажды, услышав толчок под самым сердцем, она испугалась. Не за себя, а за того, кто еще не появился на свет. Вдруг ему там плохо? Но посоветоваться, просто поговорить на эту тему ей было не с кем. Как ни странно, она и Евдокима-то видела все больше по ночам. Он или пропадал на рыбалке, или хлопотал по хозяйству.
В тот день, когда она почувствовала близость родов, ей стало особенно страшно. Она села на кровати, свесив босые ноги, и заплакала.
— Помру я, Евдоким. Хоть бы съездил в село, бабку привез, — сказала она, всхлипывая и шмыгая носом.
Он поднял на нее глаза. Наталья была бледной, с большими темными кругами под глазами. За окнами свистел буран, белая мгла заволокла всю землю. Буран шел вторые сутки. Снег стал рыхлым и одолеть двенадцать верст до Лугового было делом нешуточным. К тому же, кроме Спиридона Шишкина, Канунников никого там не знал.
— Кто со мной в такую падеру поедет? — с сомнением произнес он и посмотрел на Наталью.
Зрачки ее глаз расширились, лицо побледнело еще больше. Евдоким понял, что она страшно боится родов. А испуг, как известно, отнимает последние силы. Он натаскал в избу дров, подбросил их в печку. Надел валенки, взял в руки тулуп.
— Ты уж потерпи до меня, — сказал он как можно ласковее. — Если ручей не перемело, обернусь засветло.
В Луговое он добрался лишь к вечеру. К дому Шишкина взмыленная лошадь дотащилась из последних сил. Евдоким постучал ногой в ворота. Во дворе залаяла собака. Поеживаясь от летящего снега, из дома вышел Спиридон. Узнав в человеке, похожем на белое привидение Евдокима, он удивился.
— Беда случилась? — стараясь перекричать буран, спросил Шишкин.
— Беда, — ответил Евдоким.
Спиридон открыл ворота, помог завести лошадь во двор. Евдоким распряг ее, кинул из саней охапку сена.
— Жена рожать собралась, бабку надо, — сказал он, стянув шапку и отряхивая ее о колено.
— Ну дела, — покачал головой Спиридон.
В доме Шишкина было жарко. Евдоким снял тулуп, бросил его у порога. Сел на лавку рядом с печью, с наслаждением вытянул ноги, огляделся. Дом Шишкина совсем не походил на его избу. Он был уютным, обжитым, все казалось в нем обстоятельным, сделанным надолго. В углу, над чисто выскобленным столом, висели три иконы. Спиридон, видать, был смелым человеком потому, что поклонение Богу ныне сурово осуждалось.
И еще подумалось Евдокиму: в доме большое влияние имеют женщины, они всегда набожнее мужчин.
Окна дома были задернуты выцветшими, но чистенькими занавесками. У кровати на полу лежала самотканая дорожка. Такую же дорожку через открытую дверь Евдоким увидел и во второй комнате. Все это у меня уже было, подумал он и перевел взгляд на жену Спиридона, невысокую, еще молодую женщину, собиравшую на стол.
— Мне о вас Спиря говорил, — вместо приветствия сказала она. — Мы в те места иногда за хмелем ездим. Красиво там.
В избу, хлопнув дверью, вошел Спиридон.
— Вот тебе и марток, надевай побольше порток, — произнес он и передернулся, словно сбрасывал с себя холод.
Он покрутился на месте, вопросительно посмотрел на жену и снова исчез за дверью. Вернулся оттуда с бутылкой самогонки, заткнутой тряпочкой.
— Жучат нас, каторгу из-за ее, проклятой, примать приходится, а все одно пьем, — произнес Спиридон, глядя на бутылку, и виновато развел руками. — Садись.
Канунников подсел к столу. Еда была небогатой, но и не такой, как у них с Натальей. Рядом с горячей картошкой в мундирах на столе лежали соленые огурцы и пироги с капустой. На отдельной тарелке тонкими ломтиками было нарезано сало. Спиридон налил в кружки самогонки, поднял свою и произнес:
— С наследником тебя. Может, парень будет, у меня вон три девки. — И добавил, повернувшись к жене: — Жена у него рожать собралась. За повитухой приехал.
На лавке, под иконами, сидела бабка, мать Спиридона. Она посмотрела на сына и перекрестилась.
— Антихристы вы. Там человеку худо, а они пить собрались.
— Грех не выпить после такой дороги, мать, — ответил Спиридон. — На улице-то что творится. Жуть да и только.
Канунников давно не пил и хмель сразу ударил ему в голову. По всему телу прокатилось расслабляющее тепло. Сразу захотелось вот так непринужденно посидеть за столом, поговорить со Спиридоном, послушать женщин. Но надо было торопиться, тревога не отпускала душу. Дома ждала Наталья. Случись что, ни одна душа не придет ей на помощь. Евдоким хотел посоветоваться с женщинами о бабке, которую еще предстояло уговорить ехать, но Спиридон опередил его. Подняв второй раз кружку, он сказал:
— А ты, мать, собиралась бы. Моих приняла и его, поди, примешь.
Евдоким настороженно посмотрел на нее. Но, против ожидания, старуха не заставила себя уговаривать. Спросила только, сильно ли убродно ехать?
— Убродно, мать, — откровенно ответил Евдоким. — Шибко убродно. Но раз сюда добрался, значит и обратно доедем.
Бабка сходила в сени, принесла несколько мешочков с сушеной травой. Заглянула в каждый, выбрала нужную и завернула ее в чистый лоскут.
— У вас-то, поди, нет ничего, — сказала она, глядя на Евдокима. — А ну как кровь придется останавливать?
Евдоким понурил голову, о таких вещах он никогда не думал. Болеть до сих пор не приходилось, поэтому лекарством не запасался.
Пока бабка собиралась в дорогу, Шишкин уже запряг Евдокимова коня, бросил в сани охапку свежего сена.
— Дивлюсь я, — сказал он Канунникову, — какая холера заставляет тя жить на берегу. Иди к нам, мы те в Луговом хороший дом дадим. У нас их пустует много.
— С чего пустует-то? — насторожившись, спросил Евдоким.
— Кого раскулачили, кого в тюрьму посадили, кто сам сбежал, вот и пустует. Время нонче крутое до невозможности. — Он оглянулся по сторонам и, нагнувшись к уху Евдокима, шепотом произнес: — У нас позавчерась чуть председателя не забрали. Пытался за конюха заступиться.
— Опять сап? — спросил Евдоким.
— Нет. Кобыла при родах пала.
— Чего же ты меня зовешь?
— Мы живем хоть и в боязни, да все вместе. А ты там совсем один.
— Поживем, увидим, чья правда верней, — ответил Евдоким и обратился к бабке: — Ты, мать, получше в тулуп закутывайся. Иначе замерзнешь, а мне тебя надо привезти живую.
Бабка залезла в сани, улеглась на одну полу тулупа и накрылась второй.
— За матерью через неделю приеду сам, — сказал Спиридон и протянул Евдокиму руку на прощанье.
Спиридон приехал не через неделю, как обещал, а через полторы. Наталья немного недомогала и помощь старой женщины была ей лучше всяких лекарств. Спиридон открыл дверь, когда бабка купала ребенка. Рядом стояли Евдоким и Наталья с холщовой простынкой в руках. Наталья болезненно улыбалась. Спиридон обратил внимание на ее бледное, без единой кровинки лицо. Но удивило его не это, а скрытая и глубокая перемена, случившаяся с Натальей. Черты ее лица стали отточенными и в то же время более мягкими. Оно светилось нежностью и особой внутренней красотой. Спиридону показалось, что за своей женой после родов он этого не замечал.
Канунников обрадовался гостю.
— А ведь точно сын, — засмеялся он, глядя на Спиридона. — Как ты и говорил. Мишкой нарекли.
Пока Шишкин раздевался, Евдоким выскочил из избы, принес соленой осетрины. Наталья поставила на стол чашку с грибами — в осиннике недалеко от дома осенью было много груздей. Канунниковым хотелось встретить гостя как можно лучше.
— Как дома-то? — спросила Спиридона мать. — Я уже давно сбиралась сама уехать, да они не отпускают. Трудно молодым без старухи.
— Дома-то ничего, а вот в колхозе худо, — ответил Спиридон, вешая шубу на крючок у двери. Обвел взглядом стол и, достав из кармана шубы бутылку самогона, протянул ее Евдокиму. — Знаю, что у тебя нету, а новую жизнь обмыть требуется.
— За сына выпить всем надо, — обрадовался подарку Евдоким. — А тебе, мать, от нас особое спасибо. Уж не знаю, чем и отблагодарить.
Евдоким разлил самогон по кружкам, одну из них пододвинул бабке. Та едва притронулась губами к ее краю и поставила кружку на стол. Спиридон залпом опрокинул самогонку в рот и взял в руки большой кусок осетрины. Но ел нехотя, медленно двигая челюстями, и все время смотрел в окно отсутствующим взглядом. Его поведение показалось Евдокиму подозрительным. Но задавать вопросов он не стал, ждал, когда Шишкин расскажет обо всем сам.
Спиридон не заставил себя долго ждать.
— Хлеб у нас сгорел, — тяжело произнес он и опустил голову.
— Как сгорел? — не понял Евдоким.
— Дочиста. Вместе с амбаром.
— Что же теперь будет-то? — запричитала бабка. — Вся деревня по миру пойдет. Ведь нам и сеять неча. Всю пшеницу смололи.
Только теперь до Канунникова дошла вся серьезность случившегося. Если сгорит крестьянский двор — горе большое, но оно касается одной семьи. А когда погибнет колхозный амбар — это уже беда всей деревни. Через два месяца начнется посевная, а где взять семена, никто не знает.
— Господи, да как же это стряслось-то? — всплеснув руками, спросила бабка. Услышав о несчастье, она сразу почернела лицом.
— Если бы и знал кто как, все равно ничего не поправишь, — ответил Спиридон. — Полыхнул враз амбар, будто солнце посередь ночи взошло. Пока народ выскочил, сообразил в чем дело, от него уже ничего не осталось.
Праздничное настроение исчезло. В избе воцарилась давящая тишина.
— Не будет никакого толка из коллективизации, — нарушил молчание Евдоким. — Свой двор всегда надежнее.
— Чего об этом говорить, — угрюмо заметил Спиридон. — Дело сделано, назад пути нету.
Застолья не получилось. Отодвинув кружку с недопитой самогонкой, Шишкин поднялся из-за стола и засобирался домой. Все еще причитающая его мать уже натягивала на себя теплую одежду. Евдоким дал им на дорогу рыбы, помог бабке сесть в сани, а потом долго смотрел вслед отъезжающему возку.
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Через два дня к Канунникову пожаловал председатель луговского колхоза Зиновьев. Евдоким однажды видел его, когда приезжал в деревню за стеклом.
— Решил посмотреть, как живет единоличник, — вместо приветствия произнес Зиновьев, слезая с саней.
Евдоким, отгребавший деревянной лопатой снег от крыльца, выпрямился, бросил на председателя быстрый взгляд. Ночью валил снег, а сейчас выглянуло солнце и ударил легкий морозец. Морда председателева коня обросла куржаком и, когда он моргал, с длинных конских ресниц сыпалась изморозь. У Зиновьева раскраснелось лицо, на коротких усах тоже виднелся куржак. «Не обидел председателя Бог здоровьем», — подумал Евдоким, глядя на крепкую фигуру Зиновьева, широко расставившего ноги в добротных, выше колен, белых валенках. Зиновьев, не скрывая удивления, рассматривал прирубленные к избушке новые сени.
— Заходи, посмотри, — Евдоким показал рукой на дверь.
Председатель шагнул на крыльцо, а Евдоким, глядя ему в спину, думал и никак не мог сообразить, какая нужда ни свет, ни заря погнала Зиновьева за двенадцать верст по убродному снегу на чалышский берег. Посмотреть, как живет единоличник, это только отговорка. Причина была другой, более серьезной.
Зиновьев переступил порог, поздоровался с Натальей, обвел взглядом избу.
— Сын, дочь? — спросил он, кивнув на запеленатого ребенка, лежавшего на кровати и с удивлением смотревшего на незнакомого человека.
— Сын, — ответила Наталья.
— Тоже в колхоз вступать не будет? — Зиновьев снял шапку и начал расстегивать полушубок.
— Не знаю, ему еще надо вырасти, — ответила Наталья и улыбнулась, глядя на сына.
Хозяйка дома сразу понравилась Зиновьеву. Она смотрела на него открыто, даже с вызовом, нарочито подчеркивая свою самостоятельность. И Зиновьев подумал, что будь у нее другой характер, она не смогла бы долго выдержать здесь. И еще ему бросилась в глаза ухоженность жилища. В избе было довольно уютно. Даже неровный пол, сделанный из самодельных неструганных досок, блестел чистотой. На столе, у печки — прибрано. Везде видна заботливая женская рука. «Жизнь неистребима, — думал Зиновьев. — Человек быстро приспосабливается к любым условиям».
Зиновьев пристально посмотрел Наталье в глаза. Она опустила голову, кончиками пальцев одернула кофту. Потом подошла к сыну и, повернувшись лицом к гостю, сказала:
— Вы шубу-то вешайте. Там возле двери крючок. — Бросила взгляд на Евдокима и спросила: — Может, чаю с дороги выпьете? На улице-то зябко.
— Чай всегда к месту, — ответил Зиновьев и, повесив шубу, сел к столу. — У вас, говорят, и рыбка есть?
— Ловим помаленьку, — скромно заметил Евдоким и вышел в сени за рыбой.
Он принес вяленого язя и кусок соленого осетра. Зиновьев принялся сначала за вяленую рыбу. Пока он чистил ее, Наталья навела чай, благо печь была истоплена и кипяток имелся. Заваривала она его листом смородины и сушеной малиной.
— Сахару только нету, не обессудьте, — сказала она.
— Я тоже не всегда с сахаром пью, — ответил гость и обратился к Евдокиму: — А ты чего стоишь? Садись. Неловко как-то. Гость чай пьет, а хозяин рядом стоит.
Евдоким сел. Наталья устроилась на кровати рядом с сыном. Их обоих разбирало любопытство. Они ждали, что скажет председатель, но он не торопился начинать разговор.
Попробовав язя, Зиновьев принялся за осетра. Ел он не торопясь, то и дело прихлебывая из кружки чай. Потом отодвинулся от стола и заметил:
— Неплохо единоличник живет. Так ты скоро не только против коллективизации, но и против советской власти агитировать народ начнешь.
— Какой я агитатор, — обиделся Канунников и развел руками. — Расписаться и то как следует не могу.
— А тут и расписываться не надо, — заявил Зиновьев. — Прав тот, у кого больше на столе. Сейчас больше у тебя.
— Но ежели единоличник лучше живет, зачем тогда ему колхоз? — возразил Евдоким. — Человек завсегда стремится к лучшему.
— Это ты правильно заметил. И колхозы создали для того, чтобы людям лучше было. Пока не все получается, но то, что будем жить лучше тебя, сомнений нет.
— Вот когда будете, тогда и я в колхоз вступлю.
— Тогда мы тебя не примем, — нахмурил брови Зиновьев. — Знаешь поговорку: «На чужой каравай рот не разевай!» Чтобы создать добро, нужно поработать.
Зиновьев играл из себя бодрячка, а у самого скребли на душе кошки. Дела шли хуже некуда. Беда была не только в пожаре, он лишь усугубил ее. Зиновьев словно попал в заколдованный круг и не знал, как оттуда выбраться. Началось все уже с самой организации колхоза.
Зиновьева прислали в Луговое из района, где он работал в земельном отделе райисполкома. Решение об этом было для него крайне неожиданным.
Еще несколько месяцев назад о немедленной всеобщей коллективизации не было и речи. Она началась после приезда Сталина в Сибирь. Вождя сильно напугало невыполнение плана по хлебозаготовкам. Крестьяне не хотели сдавать зерно по ценам, установленным государством.
В середине января Сталин выехал в Сибирь. 18 января он провел заседание Сибирского крайкома ВКП(б) совместно с представителями заготовительных организаций в Новосибирске. Через четыре дня Сталин выступил на совещании, посвященном выполнению плана хлебозаготовок в Барнауле. А 23 января произнес речь на заседании Рубцовского окружного комитета ВКП(б), в которой тоже говорил о хлебозаготовках. Все его речи сводились к трем основным пунктам.
Во-первых, любой ценой не только выполнить, но и перевыполнить план хлебозаготовок. Во-вторых, широко и повсеместно применять против кулаков статью 107 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривавшую уголовное наказание за отказ сдавать хлеб государству по установленным ценам и его полную конфискацию. Откуда Сталин взял, что в каждом кулацком хозяйстве упрятано по 50–60 тысяч пудов хлеба, никто не мог понять. Все провалы со сдачей он объяснял тем, что прокуроры и судьи живут на квартирах у кулаков и поэтому прикрывают их. «Что касается ваших прокурорских и судебных властей, то всех негодных снять с постов и заменить честными, добросовестными советскими людьми. Вы увидите скоро, что эти меры дадут великолепные результаты и вам удастся не только выполнить, но и перевыполнить план хлебозаготовок».
Но, говорил Сталин, этим дело не исчерпывается. Гарантии того, что со стороны кулаков не повторится хлебный саботаж, нет. Чтобы избежать этого, необходимо развернуть строительство колхозов и совхозов. И это был третий, и главный, пункт его программы решения хлебного вопроса. После отъезда Сталина и началась массовая коллективизация крестьян. Зиновьев сам принимал в ней участие.
Обычно людей не спрашивали, хотят они вступать в колхоз или нет. За несколько дней их предупреждали о том, что в деревне будет собрание. Его проводили районные уполномоченные, иногда вместе с сотрудниками ГПУ. На собрании записывали желающих вступить в колхоз. Тех, кто не вступал, считали кулаками или подкулачниками. Их раскулачивали и ссылали.
«Была ли в этом жестокость?» — часто задавал себе вопрос Зиновьев. И сам же отвечал: конечно, была. Но без нее не может обойтись ни одна революция. И если светлое будущее, за которое уже положено столько человеческих жизней, требует новых жертв, на них надо идти, не задумываясь. Тем более, что Сталин дал точные указания в отношении того, какую политику проводить в деревне. Вскоре после возвращения из Сибири на объединенном пленуме ЦК и ЦКК в апреле того же 1928 года он сказал: «Кто думает вести в деревне такую политику, которая всем нравится, и богатым и бедным, тот не марксист, а дурак, ибо такой политики не существует в природе». А в начале 1929 года на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК, где он давал отпор группе Бухарина и правому уклону в партии, заявил: «Кулак есть заклятый враг трудящихся, заклятый враг нашего строя».
Сразу же после этого выступления в райкоме партии и райисполкоме прошло совещание, на котором решали, кого считать кулаком. Мнение было единодушным: того, кто не хочет вступать в колхоз. Зиновьев участвовал в этом совещании и его позиция не отличалась от остальных. Но одно дело, когда речь идет о кулаке, как об отвлеченном понятии, и совсем другое, когда это касается конкретного человека, смотрящего тебе прямо в глаза. Один такой взгляд Зиновьев, наверное, не забудет до конца жизни. И случилось это в Луговом уже в пору его председательства.
Луговое оказалось одним из последних сел, не охваченных коллективизацией. И когда председатель райисполкома, вызвав к себе Зиновьева, спросил, почему в деревне еще не создан колхоз, тот ответил:
— Не можем найти председателя.
— Вот ты туда и езжай председателем, — заявил глава районной народной власти. — Портить сводку темпов коллективизации я не позволю никому. — И, уже смягчившись, добавил: — Деревня там хорошая, наладишь дело, вернешься в район.
Собрание по организации колхоза и выборам председателя прошло в Луговом спокойно. Люди уже знали, что ожидает несогласных, поэтому никто не выступал против и всего лишь двое отказались вступить в колхоз. Через три дня их вместе с семьями сослали в Нарым. Неприятная история случилась позже, когда с крестьянских дворов стали сводить скот под одну крышу.
Крестьянин Сероглазов наотрез отказался отдавать свою кобылу, которая была на сносях. Эту кобылу он купил год назад и все в деревне знали, как бедствовали Сероглазовы, собирая на нее деньги. И вот теперь, когда сбылась мечта, можно сказать, всей жизни, кобылу потребовали отдать. Жене Сероглазова до того стало жалко саму себя, что она закричала в голос:
— Господи, за что же мы терпели-то столько лет?! За что же отказывали себе во всем?
И она начала поносить колхоз последними словами. На ту беду в деревне оказался уполномоченный ГПУ Крутых. Это был двадцатилетний парень, работавший в органах всего два года. Ему не довелось встречаться с врагами советской власти на поле боя во время гражданской войны. Но он знал, что и после нее у советской власти осталось немало врагов. Они лишь затаились и стараются втихомолку вредить везде, где могут. Вот и та же Сероглазова до сих пор скрывала свое истинное лицо. А теперь оно открылось. Крутых вспомнил наставление: бдительность и еще раз бдительность! Враги существуют в каждой деревне, в каждой организации. Надо только уметь выявить их.
Услышав, как поносит колхоз Сероглазова, Крутых тут же арестовал ее. Сероглазова была в истерике. Крича и плача, она попыталась вырваться от Крутых и даже укусила его, когда тот схватил ее за руку. И тогда он резко завернул ей руку за спину. Она вскрикнула от боли и пришла в себя. В это время к ним подошел Зиновьев. Он хотел заступиться за женщину, но побоялся, что его могут обвинить в сочувствии вредителю. Это тоже расценивалось, как преступление. И Зиновьев промолчал. Сероглазова посмотрела на него глазами, полными ужаса, и еле слышно произнесла:
— Господи, что же это делается? На родной земле мы хуже чужих.
Зиновьев понял, что Сероглазова во всем винит его. Ведь именно он олицетворял собой коллективизацию.
С тех пор прошел почти год, а он и сегодня не может забыть взгляда этой женщины. В ее глазах был особенный страх. Он не имел ничего общего с испугом зверька, попавшего в капкан. Ему показалось, что он прочитал в них страх за всю деревню, за всех людей.
Вечером к Зиновьеву пришел муж Сероглазовой. Когда арестовывали жену, его не было дома, он ездил с колхозными мужиками за сеном. Сейчас его колотила мелкая дрожь.
— За что? — спросил Сероглазов и тяжело опустился на табуретку.
— За длинный язык, — ответил Зиновьев, посчитавший, что нужно сказать правду. Ибо только она в этой ситуации может привести человека в нормальное состояние.
— Выходит, теперь мы не можем и говорить, — произнес Серо-глазов и, поднявшись с табуретки, вышел из комнатушки, заменявшей Зиновьеву колхозную контору.
На следующий день Крутых арестовал и Сероглазова. Ведь именно он не хотел отдавать свою кобылу в колхоз. Чекист рассудил, что оставить такой поступок без наказания невозможно. Это даст повод для саботажа колхозного строительства. Через две недели суд приговорил Сероглазовых к четырем годам заключения. Троих ребятишек, оставшихся у них в деревне, отправили в детдом. Не повезло и кобыле, из-за которой начался сыр-бор. Через несколько месяцев, заболев сапом, она пала.
За год председательствования во взглядах Зиновьева многое изменилось. Он стал часто вспоминать своего отца, старого мудрого крестьянина, умершего во время гражданской. Тот, говоря о земле, не переставал повторять: земля, как и женщина, любит ласку. Не каждый умеет с ней обходиться. Теперь Зиновьев убедился, насколько был прав отец.
Как ни противился Зиновьев признаться самому себе, но выходило, что зажиточный крестьянин знает землю лучше, чем бедняк. Он и зажиточным стал потому, что умел на ней работать.
Многих потеряла деревня с начала коллективизации. Тех, кто не хотел вступать в колхоз, раскулачили. Но и тех, кто вступил, не щадят, беспощадно карают за всякую провинность и даже без провинности. Пример тому — Сероглазова. Сдали у бабы нервы и угодила в тюрьму, да еще утащила за собой мужа. И никто при этом не спрашивает его председательское мнение. Зиновьев до сих пор был убежден, что ни Ефимов, ни его сыновья не имели никакого отношения к сапу в конюшне. Но попробуй заступись за них. Скажут — покрываешь вредителей. С первых дней вся колхозная жизнь стала держаться на страхе. А страх, как известно, плохой помощник во всех делах.
Вместе с тем, Зиновьев не сомневался в колхозном строе. Он свято верил в то, что без него не построить социализм. И делал все, чтобы его колхоз был лучше других. Но получился он не таким, каким его хотел видеть председатель. На крестьянской пашне распахали межи, скот свели под одну крышу. Но оказалось, что одного этого для настоящего колхоза слишком мало. Кто плохо работал на своей земле, тот так же работает и на колхозной. Трактора и удобрения, о которых говорил товарищ Сталин, в Сибирь пока еще не поступили и, по всей вероятности, поступят не скоро. Во всяком случае, в их колхоз.
Убрав урожай, Зиновьев обнаружил, что деревня в целом собрала зерна гораздо меньше, чем год назад, когда крестьяне вели хозяйство единолично. А ведь посевы пшеницы даже расширили. Причину неудачи он видел в том, что при организации колхоза многое оказалось непродуманным. Это касалось и оплаты труда, и размеров обязательной сдачи продукции государству, и того, что может держать колхозник на своем дворе. А тут еще этот страх, эти повсеместные поиски вредителей. Год назад ему самому казалось, что вести себя с классовым врагом, каким является кулак, по-другому просто нельзя. Но сейчас он думал о том, что жестокость может только озлобить людей, породить ответную жестокость. Он не исключал, что колхозный амбар мог поджечь кто-то из обиженных.
О том, что на колхозной земле в заброшенной избушке поселился единоличник, Зиновьев узнал еще прошлой осенью. Первым его желанием было сказать Крутых, чтобы он выяснил подробности о пришельце. Но за повседневными делами он забыл об этом и вспомнил лишь недавно, когда ему рассказал о Евдокиме Шишкин. Зиновьеву показалось интересным самому посмотреть на то, как единоличник может жить на этой земле, по сути, одной рыбалкой. Причем, жить неплохо. Теперь он убедился в этом.
— Рыбка у тебя отменная, — сказал Зиновьев, обращаясь к Евдокиму. — У реки сидим, а такое добро не используем. Если бы не ребятишки с удочками, забыли бы, как она выглядит.
Евдоким с Натальей переглянулись. Председатель колхоза показался им умным, уверенным в себе человеком. Он был хозяином земли, на которой стояла изба Канунникова. Они смотрели на него и не могли понять, для чего же он приехал. Ведь не для того, чтобы попить чайку и отпробовать рыбы.
— А, может, дать тебе человека два на подмогу, будете снабжать колхоз рыбой? — высказал внезапно пришедшую в голову мысль Зиновьев. И тут же подумал: а почему бы это не осуществить на самом деле? Колхозу будет только польза. — Организовать бригаду. Пойдешь бригадиром?
Вопрос оказался неожиданным. Евдоким не был готов к нему. Вместо ответа он достал кисет, стал скручивать цигарку. Зиновьев рассудил его молчание по-своему.
— Дело твое. Не хочешь, обойдемся и без тебя.
— Да нет, я не отказываюсь, — торопливо произнес Евдоким. — Подумать надо. Дело-то сурьезное.
— А сейчас рыбу ловишь? — в глазах Зиновьева промелькнула непонятная хитроватая улыбка.
— Сейчас плохо. По перволедью хорошо шла.
— И в загашнике ничего нет?
— Ну как нет, — ответил Евдоким. — Надысь тайменя поймал.
— Большого? — спросил Зиновьев и забарабанил пальцами по столу.
— Да пуд, поди будет. — Евдоким переглянулся с Натальей, поняв, куда клонит председатель.
— Не жалко, если попрошу? — Зиновьев опустил голову. Просить рыбу у частника ему было стыдно, он пересиливал себя.
— Бери. Чего жалковать-то? У реки живу, не последний, поди.
— Хлеб у нас сгорел. Знаешь? — Зиновьев поднял глаза, посмотрел сначала на Евдокима, затем на Наталью.
— Слышал, — глухо ответил Евдоким.
— Беда большая. Завтра в Омутянку еду, может, они что на семена дадут. Подарок им привезти надо. Пусть не думают, что мы положили зубы на полку. А за тайменя рассчитаюсь. Я своих мужиков рыбачить послал, да что-то пустыми возвращаются.
Евдоким сам положил тайменя в сани Зиновьеву, забросал его сеном. Председатель тут же засобирался домой. Попрощались они за руку, как старые друзья.
— Подумай насчет бригадирства, — сказал Зиновьев, садясь в сани. — Я это серьезно.
Он понукнул лошадь и она резво побежала по своему же следу. А Евдоким, стоя в дверях сеней, долго провожал его взглядом и думал о том, что, если уж Зиновьев приехал к нему просить рыбу, значит дела в колхозе идут совсем никудышно.
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В тот вечер Канунникову не сиделось дома. Попив чаю после отъезда председателя, он надел полушубок, взял в руки шапку и вышел на крыльцо. За излучиной реки еще светилась неостывшая полоска заката. Ровный свет рассеивался над лугами, и от этого снег казался розовым, словно кто-то невидимым слоем положил на него каску.
Евдоким подошел к берегу. Стояла середина марта. Дни были удивительно прозрачными, но еще холодными. Лед на реке лежал прочный.
Канунников посмотрел на противоположную сторону Чалыша. Там укрытое забокой лежало озеро. Каждую весну река затопляла его. Вместе с полой водой туда устремлялась изголодавшаяся за зиму рыба. В конце июня река возвращалась в свое русло. Большая часть рыбы уходила, но немало ее оставалось на зиму в озере. Перед наступлением весны она начинала задыхаться. Евдоким чутьем рыбака угадывал такие озера. Он знал: стоит продолбить в это время лунку и рыба сама пойдет в нее. Он приметил это озеро еще с осени, а сейчас, глядя на забоку, вспомнил о нем.
В начале зимы к озеру невозможно было подойти без лыж. Бураны занесли забоку и луг, и человек проваливался здесь в снег по пояс. Но теперь ветер, вылизав сугробы, утрамбовал их до звона и Евдоким решил сходить туда.
К озеру он пробрался легко. Разыскал у раскидистой ветлы пешню, оставленную еще с осени, когда ставил по перволедью фитиль. Долбить лед стал над ямкой, где, по его мнению, должна была скопиться рыба.
Сначала Евдоким выдолбил небольшую квадратную лунку. Выгреб из нее лед и тогда уж продолбил в оставшейся корочке небольшое круглое отверстие. Вода быстро заполнила лунку до самого края. Канунников свернул самокрутку, высек кресалом из кремня огонь, и, прикурив от фитиля, стал ждать. Вода была светлой и он хорошо видел, что делается в его ледяной ловушке.
Первыми в лунке появились мелкие щурогайки. Потом подошли более крупные щуки и окуни. А вслед за ними полезла отборная плотва и подъязки. Евдоким взял сачок, тоже оставленный здесь еще с осени, и стал вычерпывать рыбу. Он черпал без устали, а она все шла и шла. У него взмокла спина, лицо заливал пот, но он даже не пытался смахнуть его, боясь отпугнуть привалившую удачу.
Когда Евдоким все же решил перевести дух, на снегу лежал огромный ворох рыбы. Он смотрел на него, опершись грудью на ручку сачка. Некоторые рыбины еще шевелили хвостами, пытались перевернуться. Наиболее шустрые докатывались до кромки лунки. Канунников подцеплял их сачком и отбрасывал на прежнее место. Живые деньги, думал он. А ведь шел на озеро, почти как на прогулку.
Домой Евдоким возвратился глубокой ночью совершенно обессиленный. Еще с реки увидел тусклый огонек в окне своей избы. Только тут он вспомнил о Наталье. Она, наверное, изнервничалась, ожидая его. Ведь он не сказал ей, что пойдет на реку.
В сенях до него донеслись трогательные слова песни. Он замер.
И-извела меня кручина,
Па-адкалодная змея,
Да-агарай, гари, моя лучи-ина,
Да-агарю с тобою я…


У Евдокима потихоньку защемило сердце. Никогда раньше он не слышал, чтобы Наталья пела одна. Голос у нее был чистый, проникновенный, песня брала за душу. Евдоким немного постоял в сенях, прислушиваясь к пению, и осторожно, чтобы не спугнуть песню, приоткрыл дверь. Наталья умолкла.
— Чего это ты перестала? — спросил он, расстроенный тем, что не удалось дослушать до конца.
— Сына убаюкивала, — сказала Наталья. — Заждалась я тебя. Где был-то?
Он неспеша снял шубу, повесил ее на гвоздь рядом с дверью. Сел на лавку и стал стягивать валенки. И, только сняв их, сказал:
— Фарт нам подвалил. Рыбы поймал пудов пятнадцать.
— Когда же ты успел? — удивилась Наталья.
— На заморное озеро на ту сторону реки ходил. — Он тяжело вздохнул, укладывая мокрые валенки на печку, и сказал: — Надо будет в Усть-Чалыш ехать, добру пропадать нельзя.
— Когда поедешь? — спросила Наталья.
— Как вывезу рыбу с озера, так и поеду.
Едва рассвело, Евдоким запряг коня и поехал вывозить добычу. В лунку снова набилась рыба. Он вычерпал и ее. Улов был внушительным. Канунникову хотелось бесконечно долго стоять возле лунки и глядеть на это богатство, словно таким образом можно было удержать его около себя.
Домой он вернулся перед самым обедом. Слишком далеко пришлось таскать мешки с рыбой от озера к саням. Он спешил потому, что на следующий день была суббота, а в воскресенье в Усть-Чалыше открывалась ярмарка. Об этом мимоходом сказал Зиновьев. Надо было поспеть на нее.
В районный центр Канунников отправился рано, когда на небе еще высоко стояли ночные звезды. Луговое проезжал затемно. Улицы были пустынны, ворота Спиридонова двора заперты. Но сквозь занавески на кухонном окне пробивался желтый огонек лампы. На окраине села, сразу за колхозной конторой, лежала груда обгоревших бревен. Это все, что осталось от амбара с хлебом. Евдоким подумал, что без чьей-то недоброй руки здесь не обошлось. Амбары сами по себе не горят.
Сразу за селом начинался крутой подъем на взгорок. Лошадь напрягалась изо всех сил, стараясь вытащить воз, и Канунникову приходилось помогать ей. Он то хватался руками за оглоблю, то толкал сани сзади, налегая на мешки с рыбой. К обеду и он, и конь уже еле волочили ноги. Но когда перед ними открылось большое село, легко взбегавшее от реки на крутой бугор, Евдокиму показалось, что обрадовалась даже лошадь. Она заметно прибавила шагу, веселее потянула поклажу.
Усть-Чалыш был богатым селом. Он являлся как бы воротами, через которые люди попадали в предгорья и Верхнюю Обь. В шестидесяти верстах от него проходила железная дорога. Купцы понастроили в селе немало магазинов, добротных двухэтажных домов из красивого красного кирпича. Сейчас купцов не осталось, но здания по-прежнему украшали Усть-Чалыш.
На постой Евдоким решил остановиться поближе к базару.
В первые два дома его не пустили, сказали — некуда ставить лошадь. В третьем хозяин оказался более приветливым. Сам завел коня во двор, помог распрячь его, дал сена.
— Не из крестьян ли? — спросил его Евдоким, увидев, как умело обращается он с лошадью.
— Нет, — ответил хозяин. — Но коня сбыл со двора всего два года назад. Хороший был конь, не хуже твоего, — и он потрепал Евдокимову лошадь по загривку.
Прямо со двора мужики пошли в избу. Она была небольшой, но чистой. В доме собирались обедать, хозяйка накрывала на стол. Евдоким увидел холодец, квас, свежий ржаной хлеб и тут же невольно проглотил слюну, почувствовав голод. Перед тем, как выехать на ярмарку, он не выпил даже стакана молока. Хозяева пригласили его к столу. Бросив взгляд на холодец и квас, Канунников сходил к своим саням и принес пару вяленых язей. Он специально взял их с собой для такого случая.
— С квасом тоже хороши, — сказал он и положил язей на стол.
Хозяин дома оказался помощником механика парохода. Он хорошо знал Чалыш и всю Обь от Бийска до Новониколаевска, ставшего недавно Новосибирском.
— На Чалыше рыбка хорошая, — заметил он, сдирая с язя шкуру. — В нем и нельма ловится, и стерлядки, слава Богу, хватает.
— Нельму я не ловил, — признался Евдоким. — А вот таймень попадался.
— Весной на Чалыше судоходство откроют, — неожиданно сказал хозяин, — разглядывая очищенного язя на свет. — Колхозам помогать надо. К нам два матроса с Волги приехали. Голод там страшный. А мы, слава Богу, без хлеба еще не жили.
— В Луговом пожар был, — заметил Евдоким. — Амбар с семенной пшеницей сгорел.
— Не первый уже, — ответил хозяин. — В Ельцовке недавно тоже хлеб сожгли. Да этим ничего не докажешь. Поджигатели только народ против себя обозляют. Жги не жги, — продолжал механик, положив на стол обглоданный до последней косточки рыбий скелет, — а жизнь назад уже не повернешь. Если пароход отошел от пристани, поздно кричать, чтобы не отдавали чалки.
Евдоким промолчал. Пусть говорит о коллективизации, что хочет, но ввязываться в спор он не будет. К тому же он чувствовал, что переубеждать в чем-то механика — только время терять.
Переспав на лавке около печи, Канунников чуть свет был уже на ногах. Он так торопился продать рыбу, что даже отказался от завтрака. Выпил лишь кружку парного молока, которое хозяйка только что принесла со двора, и, вытерев губы рукавом рубахи, пошел запрягать лошадь.
Несмотря на раннее утро, народу на ярмарке было уже много. У Евдокима испортилось настроение, когда в первом же торговом ряду он увидел воз с рыбой. Сгорбленный мужичонка в худой телогрейке и старых, подшитых валенках продавал карасей. С ним торговались две бабы. На чем они сошлись, он не слышал, но решил встать со своим возом как можно дальше.
Выбрав место, он распряг лошадь, привязал ее к саням, бросил ей между оглобель клок сена. Достал двух самых больших язей и щуку, положил их на мешок. Товар нужно было показать лицом. К нему тут же повалил народ. К обеду из восьми мешков рыбы непроданными остались только два. Людей на ярмарке заметно прибавилось. Торговали всем: новыми полушубками и хромовыми сапогами, подержанными вещами и живыми курами. За деревянными, наспех сколоченными прилавками госторговля продавала ткани и там возникло настоящее столпотворение.
Евдоким с любопытством смотрел на толпу шумевших, празднично одетых людей. Уже давно он не видел столько народу и его поражали красивые, разряженные бабы, веселые, подвыпившие мужики. Ему и самому стало весело оттого, что кругом шумел народ, а внутренний карман пиджака тяжелел от денег.
— Пожалуйста, гражданка, — говорил он, доставая рыбину из мешка и на его лице сияла улыбка.
Гражданка брала рыбу, прикидывала ее вес на ладони и спрашивала, сколько стоит.
— Для тебя почти задаром, — отвечал Евдоким. — Беру только коню на овес. На некормленом коне домой не доедешь.
Он тут же доставал еще несколько рыбин и протягивал их женщине. Какое-то время она стояла в замешательстве, потом широко раскрывала сумку и Евдоким ссыпал в нее свой товар. Покупательница уходила, а он, широко улыбаясь, зазывал следующую.
С этой улыбкой он и встретил Гошку Гнедых. Евдоким еще издали обратил внимание на толстомордого мужика в сдвинутой на затылок шапке, освободившей светлый буйный чуб. Но узнал его лишь тогда, когда Гошка подошел вплотную и удивленно развел руки:
— Ба, кого я вижу!
От Гошки, как всегда, слегка несло винным перегаром. Он тоже был родом из Оленихи, но уехал оттуда раньше Евдокима. Отец его имел мельницу, которую незадолго до коллективизации продал не очень зажиточному крестьянину, решившему разбогатеть на мукомольном деле. У того не хватило денег и, чтобы рассчитаться, он отвел на базар последнюю корову. Через полгода его раскулачили и сослали в Туруханск. Мельницу передали в колхоз и Гнедых-старший устроился на нее мельником. Но об этом Евдоким узнал от Гошки позже.
— Хитрым оказался батя, не так ли? — рассмеявшись, спросил он Евдокима. — Не продай мельницу, быть бы ему в Туруханске.
Такие хитрости Евдокиму, привыкшему жить по совести, были поперек горла. «Утопили человека, — подумал он, глядя на лоснящегося Гошку, — и теперь радуются». Гошка был в новеньком полушубке и добротных валенках с загнутыми голенищами, и Канунников подумал, что свои обновки он, наверняка, справил на деньги, полученные за проданную отцом мельницу. И от этого ему еще больше расхотелось видеть бывшего односельчанина.
Канунников недолюбливал Гошку. Когда-то они вместе ухаживали за Натальей. Оба расшибались, чтобы понравиться ей. Но если Евдоким добивался ее благосклонности затем, чтобы жениться, то Гошка — лишь позабавиться. В деревне была одна девушка, поверившая ему. Гошка увивался за ней целый год.
А когда она сказала, что у них будет ребенок, разлюбил на следующий день. Братья обманутой собирались убить его. Однако Гнедых вовремя исчез из Оленихи и появился только через год, когда страсти остыли и девичий позор немного забылся. Встреча с Гошкой не очень обрадовала Евдокима.
— Где живешь-то? — спросил Гнедых. — Уехал из села и след простыл.
Врать Евдоким не умел, поэтому пришлось рассказать, куда забросила судьба.
— Так это твоя изба стоит на Чалыше между Луговым и Омутянкой? — удивился Гошка.
— Моя, — ответил Евдоким, опустив глаза и шаркнув по снегу подошвой валенка.
— Ну что же, может, и правильно, — пожал плечами Гошка.
Больше говорить было не о чем. О своей жизни Гошка не рассказывал, да Евдокиму и не хотелось расспрашивать о ней. Друзьями они никогда не были. Немного постояв около Канунникова, Гнедых попрощался и пошел. О Наталье он даже не спросил.
Но когда Гошка отошел на несколько шагов, Евдоким все же окликнул его. Тот остановился.
— В Оленихе-то давно был? — спросил Канунников.
— Да уж месяц как, ежели не более. А что?
— Я ведь уж почти год, как оттуда уехал. Интересно узнать, чем там люди живут.
— Избу твою на дрова разобрали, — сказал Гошка. — Но коли хочешь назад воротиться, пустых домов там много стоит. Недавно ослободил избу Данила Червяков.
— Как ослободил? — не понял Евдоким.
— Сослали его. Корову, дурак, не хотел в колхоз отдавать. Она у него рекордистка.
— А с девчонками что? У него же четыре дочки, одна другой меньше.
— Их тоже вместе с ним. Они теперь — дети затаившегося кулака.
— Дрыгин сослал, что ли? — спросил Евдоким.
— А вот представь себе, Дрыгин за него заступался. Ручаюсь, говорит, как за самого себя. Никакой он незатаившийся. Да кто его слушать будет? Сейчас решают другие.
Гошка постоял еще немного все так же на некотором расстоянии от Евдокима, но, не дождавшись новых вопросов, повернулся и тут же затерялся среди людей, пришедших на ярмарку.
У Канунникова пропал всякий интерес к торговле. Он уже не суетился, не сиял ослепительной улыбкой. Ему было жалко Червякова, тихого, трудолюбивого мужика, всю жизнь копавшегося на своей пашне. Уж, казалось, осторожнее его не было никого в деревне. А вот тоже не уберегся, подумал Евдоким.
Продав оставшуюся рыбу, он решил купить бутылку водки и отметить завершение торговли с судовым механиком. У винной лавки Евдоким снова столкнулся с Гошкой. Поглядывая на Канунникова, он о чем-то беседовал с чернявым, азиатского вида мужиком.
Евдокима поразила его внешность. Был он широкоплеч, с длинными, почти до самых колен руками. Маленькие, глубоко спрятанные глаза его казались злыми и жесткими. Он не посмотрел, а полоснул взглядом по Евдокиму.
— Решил обмыть удачную торговлю? — улыбнувшись, спросил Евдокима Гошка. — Давай с нами.
Он отвернул полу полушубка, показывая торчащую из кармана бутылку водки с белой сургучной головкой. Канунников отрицательно покачал головой.
— Чего так? — Гошка снова слегка улыбнулся, приоткрыв крупные белые зубы. — Али разбогател настолько, что и знаться не хочешь?
За сегодняшний день Канунников заработал приличную сумму, но богатым себя не считал. Поэтому буркнул, стараясь быстрее пройти мимо Гнедых:
— С чего мне богатеть-то? У меня мельницы нету.
Гошка пропустил его слова мимо ушей, толкнул локтем в бок своего товарища и полез за пазуху, доставая не то деньги, не то какие-то бумаги. Евдоким шагнул к лавке, оттесняя плечом чернявого.
— Домой-то когда? — спросил его Гошка.
— Сегодня, — ответил Канунников, обрадовавшись тому, что наконец-то миновал злосчастную парочку и теперь может дотянуться рукой до двери винной лавки.
— Не боишься на ночь глядя? — Гошка, видать, ни за что не хотел отпускать Евдокима.
— Кого мне бояться? — не оборачиваясь, ответил Канунников и зашел в лавку.
Когда он вышел оттуда, ни Гошки, ни его дружка уже не было. Евдоким сел в сани и поехал в приютивший его дом. Надо было рассчитаться за постой, перекусить и отогреться.
В доме механика пахло щами и стряпней. Канунникову до того захотелось есть, что даже засосало под ложечкой. Он провел на улице целый день и за все время не взял в рот маковой росинки. Из комнаты вышел хозяин в чистой рубахе, надетой, по всей видимости, специально к празднику. Разгладив ее ладонью на животе, он спросил Евдокима:
— Отторговался?
— Да, — ответил Евдоким и достал из кармана полушубка бутылку водки. — Обмыть надо.
Он поставил ее на стол, снял шубу, повесил на крючок у двери и остановился у порога, ожидая, что скажет хозяин. Тот приказал жене накрывать на стол, затем обратился к Евдокиму:
— Проходи, садись. За день-то, небось, настоялся.
Хозяйка налила им по большой чашке щей с мясом, поставила тарелку пирогов с осердием. Потом подала два пустых граненых стакана и ушла в горницу. Евдоким распечатал бутылку, налил по половине стакана себе и хозяину. Выпили молча. Евдоким начал хлебать горячие щи, чувствуя, как по телу разливается тепло.
— Озяб, поди? — спросил механик, подняв глаза на Канунникова.
— Да оно, вроде, и не холодно, а когда день простоишь на снегу, кости чувствуют, — засмеялся Евдоким.
Он снова потянулся за бутылкой, хозяин подставил ему пустой стакан. Евдоким закусил пирогом, который показался ему необычайно вкусным. Сначала он не мог понять, отчего этот вкус. Потом сообразил: осердие пережаривали с луком. Евдоким с Натальей не ели лука уже почти год. Свой не вырастили, а купить было не на что. Да и негде. В Луговом базара не было, а в лавке лук не продают.
После того, как выпили всю бутылку и Канунников отодвинул от себя пустую чашку, хозяин спросил его, когда он думает ехать домой.
— Сейчас и поеду, — сказал Евдоким, поднимаясь из-за стола.
— Неспокойно на дорогах нонче стало, — заметил хозяин. — Говорят, какие-то пришлые шалят. Может, останешься ночевать?
— Да нет, мне к жене надо, — твердо заявил Евдоким. — А потом какая разница — день или ночь? По этой дороге и днем народ не шибко ездит.
Канунников слышал, что в округе в последнее время было несколько нападений на одиноких ездоков. Но он надеялся на себя. В санях под сеном у него лежала берданка. Правда, отбиваться с ней он намеревался не от разбойников, а от волков. Но ведь и разбойнику от нее тоже не сдобровать. Поэтому он твердо решил добраться до дому сегодня ночью.
— Ну смотри, — сказал хозяин. — Я бы остался.
Евдоким окинул взглядом уютную избу, где каждая вещь лежала на своем месте, а на полу была расстелена яркая самотканая дорожка, представил Наталью, которая осталась одна-одинешенька на пустынном чалышском берегу, и отрицательно мотнул головой:
— Нет, поеду. Оставаться мне никак нельзя.
Рассчитавшись с хозяевами, он тронулся в путь. Солнце за Усть-Чалышом садилось прямо в степь, окрашивая ее розовым цветом. Конь бежал резво и Канунникову стало холодно. Он достал из-под сена берданку, проверил, заряжена ли она, и, поудобнее закутавшись в тулуп, опустил поводья.
До реки Канунников добрался уже затемно. Дорога шла по забоке, петляя между кустов, проваливаясь на дно перемерзших ручьев и взбираясь на крутые берега. Место было пустынное. Евдоким на всякий случай положил ладонь на шейку приклада берданки и приподнялся, чтобы получше рассмотреть дорогу. И в это время из кустов полыхнуло пламя. С него сорвало шапку, по голове словно провели раскаленным лезвием. Он увидел в кустах неясные тени, не целясь, выстрелил и, ухватив вожжи, ударил ими коня.
Лошадь, словно почуяв опасность, легко взлетела на берег ручья и понесла галопом. На дорогу выскочили два всадника, но пуститься в погоню за Евдокимом не решились. Очевидно, не ожидали, что он вооружен.
Все произошло так неожиданно, что не походило на правду. Канунников оцепенел. Сани неслись вперед, снег, вылетая из-под копыт лошади, больно ударял по лицу. Дорога из забоки вышла на луг. Черные кусты тальника, похожие на неведомых чудовищ, остались позади. На бархатном небе сверкали яркие, неестественно большие звезды. Встречный ветер обжигал лицо. Евдоким почувствовал, что начал мерзнуть, и только тогда пришел в себя.
Натянув вожжи, чтобы конь сбавил ход, он сел спиной к ветру и поднял воротник полушубка. Шапку снесло выстрелом, но он даже не заметил этого. Голову саднило. Он дотронулся пальцами до макушки и почувствовал, что они прилипают к волосам. Кровь уже натекла за воротник рубашки и та тоже прилипала к телу. Но пуля, очевидно, содрала лишь кожу. Попади она на ноготь ниже — и лежал бы сейчас Евдоким на дне оврага.
Постепенно он начал размышлять. Нападали на него с одной целью — ограбить. Забрать деньги и лошадь. Но кто знал, по какой дороге поедет он домой? Только те, у кого он останавливался, да Гошка. Мысль о том, что помощник механика парохода — бандит, он отбросил сразу же. Выходит, Гошка. Евдоким вспомнил дружка Гнедых, с которым тот стоял около винной лавки, и ему снова стало не по себе. Слишком уж злым было его лицо, а взгляд до беспощадности холодным. Но у Канунникова тут же промелькнула мысль о том, что нападение могло быть и случайным. Его просто перепутали с кем-то или ждали в засаде первого попавшегося ездока. Все знали, что в Усть-Чалыше была ярмарка, люди могли возвращаться с нее поздно.
С этими мыслями Канунников въехал в Луговое. Без шапки было холодно, намокшие от крови волосы на затылке смерзлись. Он решил заехать к Спиридону, умыться и попросить какую-нибудь шапчонку. В доме Шишкиных еще не спали. Он постучал. Скрипнула дверь и на пороге появился Спиридон.
— Что это с тобой? — спросил он, увидев растрепанного, окровавленного Евдокима.
Вместо ответа тот только промычал что-то непонятное и махнул рукой. Спиридон завел его в дом. На кухню вышли жена и бабка. Увидев Евдокима, обе в голос ахнули и начали спрашивать, что случилось. Евдоким рассказал, как все произошло, но домыслов своих относительно Гошки высказывать не стал. Бабка, причитая и всплескивая руками, выслушала его и пошла за водой.
— Иди сюда, — позвала она Евдокима к тазику, стоящему у порога. — Я тя хоть немного обмою.
Он послушно подошел к ней и склонился над тазиком. Увидев рану, бабка запричитала еще больше.
— Что же это делается, Господи? — сказала она. — До сих пор смута не кончилась. Чуть ниже — и с Господом Богом проститься не успел бы, Евдокимушко.
— Рано, мать, мне еще прощаться, — произнес Евдоким, морщась от боли. — Меня так просто не убьешь.
— Останься у нас. Путь-то вишь какой, — продолжала старуха.
— Не могу, мать. Наталья дома одна.
Пока старуха обмывала ему голову, а затем перевязывала ее тряпкой, Спиридон гремел в сенях ведрами и кадками. Вернувшись в избу, он протянул Канунникову лисий треух.
— Еле нашел, — сказал он, протягивая невиданный в Сибири головной убор. — Возьми. У меня его один киргиз оставил. Очень удобная вещь.
Евдоким с интересом посмотрел на шапку. Она была сшита из черного плюша, снизу подбита рыжим лисьим мехом. Никогда в жизни он не видел таких.
— Чего смотришь? — спросил Спиридон, покрутив шапкой. — Она теплая.
Евдоким взял треух, помял его в руках и осторожно натянул на голову.
— Тебя в нем жена не признает, — смеясь, произнес Спиридон. — Слишком уж страшно выглядишь. В таком ехал, может, и не напали бы.
Евдоким невесело улыбнулся и снял шапку. Шишкин, между тем, принес самогонку и поставил на стол две кружки.
— За спасение выпить надо, — сказал он, заметив настороженный взгляд Евдокима. — А ты бы принесла нам чего-нибудь закусить, — обратился он к жене. — Русский человек без закуски пить непривычен.
Жена поставила на стол чашку соленой капусты и остывшие, оставшиеся от ужина пироги с картошкой. Евдоким равнодушно скользнул взглядом по закуске и, подняв кружку, одним движением опрокинул самогонку в рот.
— Бери капусту-то. Чего не ешь? — спросил Спиридон и снова наполнил кружки.
— Не естся что-то, — ответил Евдоким и полез в карман за кисетом.
Спиридон молча смотрел, как он скручивает цигарку, высекает из кремня огонь. Потом заметил:
— Никак человеку неймется. Все он хочет, не заработав, прибрать чужое добро к своим алчным рукам. А оно, добро-то, становится добром только тогда, когда его сам заработаешь. Ты думаешь, твои деньги пошли бы им на пользу? Пропили бы их завтра же и весь сказ. Да и у нас в селе скольких раскулачили, добро их колхозу отдали, а разве колхоз от этого стал богаче? Я думаю, самое большое добро — это руки, которые его делают. А все остальное — мирская суета.
— Каждый судит о жизни по-своему, — произнес Евдоким. — Одни стараются работать, другие думают, как их обворовать.
И ничего, наверное, с этим не поделаешь.
Он снова выпил налитую ему самогонку и, пожевав немного капусты, засобирался домой. Спиридон не стал его отговаривать. Подождал, пока Евдоким наденет полушубок и свою новую шапку, и проводил его за ворота. Поудобнее устроившись в санях, тот понукнул лошадь. Она резво взяла с места и вскоре вместе с ездоком исчезла за деревенской околицей.
Ночь, как назло, выдалась темная. Чуть подтаявший днем, а сейчас подмерзший снег звенел, и Евдокиму казалось, что его коня слышно за версту. В каждом кусте, выплывающем из темноты, мерещились бандиты. Одной рукой он держал вожжи, другой сжимал берданку. У него отлегло от сердца лишь тогда, когда он увидел в окне своей избы тусклый огонек коптилки.
Наталья поначалу не узнала мужа.
— Господи, что это ты на себя напялил?! — увидев на нем странную шапку, воскликнула она. — Что с тобой? — она показала рукой на перевязанную голову.
Он стянул с головы треух, повесил шубу и достал из ее кармана кашемировый полушалок.
— Вот, привез тебе подарок, — сказал Евдоким и протянул покупку жене.
Она взяла подарок, развернула его в вытянутых руках, встряхнула. Черный полушалок с тисненными на нем красными розами понравился ей. Наталья улыбнулась, накинула его на плечи и повернулась к Евдокиму. Он прижимал пальцами повязку на голове и морщился. Даже при тусклом свете коптилки Наталья увидела просочившуюся сквозь тряпку кровь.
— Что это? — с тревогой спросила она.
— Гошку Гнедых встретил, — ответил Евдоким, опуская руку.
— Подрались, что ли?
Евдоким подробно рассказал ей о ярмарке, о Гошке и том, что с ним случилось в дороге.
— А шапку мне Спиридон подарил, — закончил он. — Кстати, очень удобная.
Затем начал доставать из кармана деньги, считать выручку. Наталья долго смотрела на них, на его перевязанную голову, потом сказала:
— И неужели из-за этого можно убить человека?
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В середине апреля на Чалыше начался ледоход. Вровень с берегами неслись льдины, некоторые из них, натыкаясь на кусты тальника, разворачивались и застревали, создавая затор. Вода с глухим шумом перекатывалась через них. Евдоким с Натальей несколько раз выходили на берег, смотрели на разъярившуюся реку. И удивились однажды, увидев среди льдин человека в лодке, на носу которой сидела собака. Канунников долго всматривался в путешественника, пока не узнал Спиридона.
Когда тот, пробираясь среди льдин, причалил к берегу, Евдоким помог ему вытащить из воды лодку. Собака тут же выпрыгнула на песок и закрутилась у ног Спиридона. Тот протянул Канунникову руку и, пожав его ладонь, похлопал другой рукой приятеля по плечу.
— Рана-то зажила? — спросил он, оглядывая Евдокима. — Я как увидел тогда, испугался. Кровищи было, не дай Бог.
— Зажила, — улыбнулся Евдоким и потрогал пальцами макушку. Его тронула забота Спиридона.
— Тебе привез, — сказал Шишкин, кивнув на пса. — Сероглазовский. Всю зиму караулил пустой дом. Собаке без хозяина нельзя. Одичает.
Канунников посмотрел на собаку. Она показалась ему красивой. Здоровый лохматый пес с широкой грудью и маленькими, словно у волка, ушами.
— Как его зовут? — спросил Евдоким.
— Буяном.
Услышав свою кличку, собака насторожилась. Спиридон потрепал ее по голове, затем достал из лодки ружье, чему очень удивился Канунников, мешок с вещами и они направились в избу.
— Порыбачить приехал, — заметив удивление на лице Евдокима, произнес Шишкин. — Да пострелять немного. Утки-то есть?
— Летают, — неопределенно ответил Евдоким.
Снаряженных патронов у Шишкина не было, зато он привез с собой порох и дробь. И щедро поделился этим богатством с Евдокимом.
Канунников любил охоту. Ему нравились уже сами приготовления к ней. Он никогда не выбрасывал старые, негодные даже на подшивку валенки. В свободное время вырубал из них пыжи. Так же аккуратно хранились у него и гильзы. Берданка не очень бережет их. Когда впопыхах передергиваешь затвор, гильза может улететь на несколько метров. Но Евдоким подбирал каждую.
Особенно дорожил Канунников порохом, достать который в последнее время стало невозможно. Оставшийся с давних времен он расходовал чрезвычайно бережно. Каждый патрон старался использовать наверняка. Стрелял только тогда, когда был уверен, что не промажет. Вот почему так обрадовался, когда Спиридон предложил этот ценнейший охотничий провиант из своих запасов.
Евдоким достал гильзы, дробь, которую катал сам из свинца между двух сковородок, и они занялись снаряжением патронов. Но даже за этим занятием его не покидала мысль о земле. Он тосковал по крестьянской работе.
— Сеять-то нонче будете? — как бы невзначай спросил Канунников.
— А то как же, — откликнулся Спиридон.
— А где зерно взяли? — Евдоким оторвал взгляд от патронов и посмотрел на Шишкина.
— Омутянские двести пудов дали. Да в своих сусеках поскребли. Я два мешка отвез, смолоть не успел.
Евдоким промолчал. Ему казалось, что пожар приведет к распаду колхоза, а он, наоборот, сплотил людей. Даже соседи, с которыми у них шла тяжба из-за покосов, и те помогли. Впрочем, давно известно, что горе всегда сближает людей. Так его легче пережить.
— Ну и что же ты получишь за свои два мешка? — спросил Евдоким.
— Получу осенью, опосля страды.
— Сколь тебе за них дадут? — Евдоким снова уставился на Спиридона.
— Два и дадут, — ответил тот, с трудом загоняя в почерневший патрон плотный войлочный пыж.
— Махнул шило на мыло. — Евдоким качнулся, отстраняясь от стола.
Он не понимал, как можно отдать последнее зерно, когда у самого семеро по лавкам сидят. Тем более что никакого приварка с этого не будет. Но Спиридон словно не заметил его последней фразы, продолжая сосредоточенно запыживать патроны. Евдоким понял, что тот не хочет продолжать разговор о колхозе и не стал больше задавать вопросы. Однако это сделала за него Наталья.
— А что с амбаром-то? — спросила она. — Нашли, кто его поджег?
— Приезжал к нам гепеушник, ползал вокруг амбара на четвереньках, кое-кого расспрашивал. На этом все и кончилось. Может, что-то и заметил, да от них ведь много не дознаешься.
— Сейчас уж вряд ли кого найдешь, — заметила Наталья. — Столько времени прошло.
Шишкин снова не ответил. Он был сегодня до неузнаваемости молчалив. Снарядив патроны, он сложил их в специальную сумочку и начал помогать Евдокиму. Поняв, что разговор получается натянутым, Наталья засобиралась доить корову. Когда она вернулась, мужики уже закончили с патронами и убрали со стола охотничьи принадлежности.
На охоту выехали рано утром, когда небо на востоке еще только начинало сереть. Вода в реке казалась темной и неприветливой. Евдоким столкнул лодку, сам сел за весла, Спиридона усадил на корму. В двух километрах от избы за поворотом Чалыша была протока, в которую он решил поставить фитиль. Вода здорово прибыла, затопив прибрежные тальники, и они дрожали под ее напором. Река, мелкие ручьи и ближние озера слились воедино. Но Евдоким безошибочно отыскал протоку. Он повернул лодку прямо в тальники и она заскользила между кустов.
— Надо запастись тычками для фитиля, — сказал он, цепляясь за торчащую из воды ветку.
Вырубив три длинных шеста, Канунников снова сел за весла и вывел лодку в протоку, оказавшуюся сразу за кустами. Они проплыли по ней метров триста, пока не открылось озеро. Оно было вытянутым и довольно широким, окаймленным по берегам низким тальником. Евдоким решил сначала поставить фитиль, а уж потом заняться охотой. Он выбрал для него место в самой узкой части протоки, там, где она вытекала из озера.
— Уток-то не видать, — растерянно заметил Спиридон, рассчитывавший на хорошую охоту.
— Придет время, увидим, — произнес Евдоким. — Никуда они не денутся.
Поставив фитиль, охотники сделали скрадки в разных концах озера. Евдоким еще не успел как следует устроиться, а Спиридон уже выстрелил и, выйдя из скрадка, зашлепал сапогами по воде, доставая утку. Канунников даже не видел, откуда она вылетела. Поудобнее расположившись в скрадке, он стал ждать. Но место оказалось не очень удачным, утки летели на Спиридона. Тот выстрелил уже раз пять, а Евдоким все сидел в томительном ожидании.
Первая утка села к его скрадку почти через час. Он прицелился и выстрелил. Утка захлопала крыльями, закружилась на одном месте, опустив голову в воду. Евдоким понял, что ранил ее смертельно. Поэтому не стал тратить на нее второй патрон, а смело шагнул в воду, где она выписывала круги. Он взял ее за крыло и принес к скрадку. После этого наступило затишье. Оно продолжалось довольно долго.
Наконец, к чучелам сели две утки. Он стал ждать, когда они сплывутся вместе, чтобы их можно было взять одним выстрелом. Но утки, наоборот, поплыли в разные стороны. Он выругался про себя и выстрелил в селезня. Тот взлетел и тут же упал на воду.
Солнце поднялось совсем высоко и перелет прекратился. Евдоким взял своих уток и пошел к Спиридону. Ему хотелось узнать, сколько добыл напарник. Тот оказался удачливее, среди его трофеев было восемь селезней.
— Не расстраивайся, — сказал Спиридон, заметив завистливое огорчение на лице Евдокима. — Вечером добудешь больше.
Они перекусили, собрали ворох сухой травы и легли на нее отдыхать. После полудня снова расселись по своим скрадкам. На этот раз охота у Канунникова была удачнее, но Спиридон опять обошел его.
Заночевали они у костра на берегу озера. Отстреляли утреннюю зорьку и поехали проверять фитиль. За сутки вода заметно прибыла. Это было видно по тычкам, удерживавшим рыболовную снасть. В фитиль набилось много рыбы. В одном крыле билась здоровенная щука, пытавшаяся прорвать прочную снасть. Внутри фитиля вода бурлила от мечущейся там рыбы.
Евдоким понял, что затащить весь фитиль в лодку одним рывком не удастся. Поэтому он решил закинуть сначала его конец. Но и это он не смог сделать, не хватило сил. Спиридон с удивлением таращил глаза на воду около лодки, которая пенилась и бурлила.
— Чего смотришь, — крикнул Евдоким, задыхаясь от напряжения. — Лучше помоги.
Шишкин ухватился руками за тычку и они вдвоем стали тащить фитиль в лодку. Но тот не поддавался. Тогда Спиридон наступил ногой на борт, взялся за конец фитиля и с силой дернул его кверху. Лодка резко качнулась и неосторожный рыбак с громким плеском ухнул в воду вместе со снастью. Вынырнув, он несколько раз судорожно глотнул воздух и широкими саженками поплыл не к лодке, в которой стоял Евдоким, а к берегу. Канунников отпустил фитиль, сел за весла и направился вслед за напарником.
Спиридон опрометью выскочил на берег и, приплясывая, стал стягивать с себя мокрую одежду. Весенняя вода была холодной. Его трясло мелкой дрожью. Прилипшее к телу белье не поддавалось, и Шишкин громко бранился. Наконец, ему удалось снять рубаху. Он выжал ее и повесил на куст. Затем принялся за штаны.
Канунников, между тем, натаскал хвороста, разжег костер. Свернув цигарку, прикурил от уголька и протянул Спиридону:
— Покури, быстрее согреешься.
Спиридон взял ее в посиневшие губы. Держа над огнем кальсоны, он все еще дрожал.
— И угораздило же меня, — сокрушался он. — А рыбы поймали пудов десять.
Евдоким не стал возражать, хотя его и подмывало спросить, каким это образом Спиридону удалось взвесить рыбу, попавшую в фитиль. Может, он успел это сделать, пока вылетал за борт? Но ехидничать над напарником он не стал. Дрожавший от холода Шишкин наверняка бы не понял шутки. Впрочем, рыбы действительно набилось много.
Когда Спиридон обсох и обогрелся, они снова поплыли к фитилю. Отвязав крылья, отбуксировали его на мелководье. Только тогда им удалось перебросить конец фитиля в лодку.
— Добра-то сколько, — протянул Спиридон, разводя руками. — Всю деревню накормить можно.
Евдоким не ответил, он, сопя, развязывал конец фитиля. Узел не поддавался и Канунников нервничал, дергая за конец шнура. Потом встал на колени и потянул узел зубами. В конце концов ему удалось развязать шнур. Трепещущая рыба хлынула прямо в лодку, которая осела под ее тяжестью. Шишкин смотрел на прыгающих щук и язей и, чмокая губами, крутил головой.
Сложив фитиль, охотники поплыли домой. На весла сел Спиридон, так легче было согреться. Евдоким по-хозяйски расположился на корме. Рыбалка оказалась на редкость удачной, он чувствовал себя богатым. Свернув самокрутку, он закурил и, наслаждаясь затяжками, поглядывал на Спиридона. Тот греб, качаясь на сиденье словно маятник, и все не спускал глаз с улова. Очевидно, подсчитывал, скольких людей можно было накормить этой рыбой. А Евдоким думал о том, что и это добро никто не использует с толком. Так и добрались они, каждый со своими мыслями, до дома Канунникова.
Наталья, увидев Спиридона, всплеснула руками:
— Господи, да ты, небось, искупался.
Он улыбнулся, словно купанье доставило ему удовольствие. У Спиридона было хорошее настроение.
— С твоим мужиком не только искупаться, утонуть можно, — сказал Спиридон. — Рыбы, вишь, сколь наловили.
— Пойдем в избу, чаю попьешь, — предложила Наталья.
Шишкина удивило, что привезенная им собака уже по-хозяйски лежала у крыльца. Она даже не поднялась, когда он поравнялся с ней, а лишь проводила его взглядом. Видимо, ей понравился новый дом и его хозяева.
Перекусив и окончательно обсохнув, Спиридон засобирался домой. Евдоким помог ему перенести вещи на берег.
— Рыбу-то как делить будем? — спросил Шишкин, когда они спустились к воде.
— Бери, сколь хошь, — сказал Евдоким. — Щук всех забирай. Язей я повялю, а щук мне девать некуда.
— Заелся ты, — Спиридон покачал головой. — Щуку за рыбу не считаешь.
— Заедаться мне жизнь не дает, — ответил Канунников.
Наталья принесла Спиридону на дорогу лепешку и вареную утку. Тот сунул это добро в шапку и положил в нос лодки. Евдоким подал ему весла, подождал, пока тот вставит их в уключины и оттолкнул лодку.
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На другой день по Чалышу прошел первый катер. Его тарахтенье Евдоким услышал задолго до того, как он появился на плесе перед окном дома. Чалыш извилист и гул катера то удалялся, то становился отчетливее. Канунников вдруг ощутил, что ему стало немного не по себе. В такую глушь забился, ушел от всех, а теперь выходит, что его дом оказался на главной дороге. И уж, конечно, никак не ожидал, что катер сделает остановку у его дома. Ему казалось, что он уже прошел мимо, но тот вдруг сбавил ход и, медленно постукивая железом в брюхе, направился к берегу. На палубе его стоял человек в брезентовом плаще. Едва катер причалил, с него спустили трап и, пока Евдоким шел к реке, незнакомец в плаще и с ним еще один человек сошли на берег.
Они вежливо поздоровались. Человек в парусиновом плаще назвал себя Овсянниковым, второй оказался капитаном катера.
— Чей это дом? — спросил Овсянников, показывая рукой на избу.
— Как чей? Мой! — удивился Евдоким.
— Луговского колхоза, что ли? — не понял Овсянников.
— Да нет, мой, — повторил Евдоким.
— А ты разве не колхозник? — Овсянников поскреб пальцем небритую щеку и уставился на Евдокима таким взглядом, каким удав смотрит на кролика.
— Пока нет, — уклончиво ответил Евдоким.
— Выходит, единоличник.
— Выходит, так, — Канунников опустил глаза.
— Ну тогда показывай, какой дом ты себе отгрохал, — Овсянников, кряхтя, начал подниматься на берег по сыпучему песку.
Евдоким провел приезжих в избу. Овсянников поздоровался с Натальей, внимательно, как в свое время председатель луговского колхоза Зиновьев, осмотрел жилье.
— Неплохо устроился, — сказал он. — Только вот как ты с колхозом уживаешься? Выселять тебя не пробовали?
— Бригаду рыболовецкую хотят создать, — ответил Евдоким. — А меня бригадиром поставить.
Овсянников заметил:
— Я ведь не из любопытства тебя расспрашиваю. По Чалышу через несколько дней первый пароход пойдет. Повезет в колхозы технику, горючее, семенное зерно тем, у кого его нет. — Он сделал ударение на конце фразы и многозначительно посмотрел на Евдокима. Тот понял, что зерно предназначено для луговского колхоза. — Нам надо реку обустраивать. Бакенщики требуются, много бакенщиков. Могли бы и тебе работу найти. Дом твой стоит удобно — на главной дороге.
— Я этой работы не знаю, — сказал Евдоким и посмотрел на Наталью. — Для меня она незнакома.
Та сидела на кровати, держа на руках сына. Овсянников понравился ей вежливостью и тем, что, рассуждая о важных вещах, разговаривал с ними, как с равными.
— Большое дело начинается в Причалышье, — продолжал Овсянников. — Судоходство здесь всю жизнь перевернет, колхозы на ноги поставит. Завтра же езжай к Зиновьеву. Если у него с бригадой ничего не получается, иди к нам в бакенщики. Впрочем, я с ним сам сегодня поговорю.
Овсянников обрадовался, встретив на берегу Чалыша свободного человека, да, к тому же, мало-мальски обустроенного. Приказ об открытии на реке навигации он получил в самом конце зимы и времени на ее организацию практически не имел. Он и сегодня не знал, когда и какие грузы пойдут для чалышских колхозов. Оставив в Бийске ответственного за их получение и погрузку, сам он решил отправиться на катере по реке, чтобы собственными глазами осмотреть ее, переговорить с председателями колхозов и, самое главное, подыскать бакенщиков. Без них никакой навигации не наладишь. Евдокима Канунникова он воспринял, как подарок судьбы. Сразу понял: мужику отсюда податься некуда, на новую работу он согласится. Молодой, здоровый, для такого каждый день отшлепать на веслах по реке несколько километров не составит труда.
— В общем, думай, — сказал Овсянников, прощаясь с Евдокимом. — Но времени на размышление у тебя очень мало.
Утром Евдоким отправился в Луговое. Настояла на этом Наталья.
— Езжай, поговори с Зиновьевым, — сказала она. — Все одно нас так здесь не оставят. Надо прибиваться к какому-то берегу. Не сделаем этого, арестуют и сошлют. Сейчас власть крута.
Евдоким и сам уже начал терять веру в то, что ему удастся прожить в стороне от всех. Прожить он бы смог, в этом сомнений не было. Да кто ему даст? Скольких людей уже отправили в тюрьму и ссылку из-за того, что не хотели смириться с коллективизацией. Он до сих пор не мог поверить в то, что вместе со многими в Нарым отправился и Данила Червяков, безотказнейший человек, не обидевший за свою жизнь и поганого таракана. «Уж если его упекли, то мне подавно не сдобровать, — рассудил Евдоким. — Я ведь у них теперь, как бельмо в глазу». Ему даже пришла мысль вернуться в Олениху и покаяться за свои неразумные слова, но он тут же отбросил ее. Пойти в колхоз так, как это заставляют власти, значит совершить насилие над самим собой. А он больше всего ценил свободу. И Евдоким решил утром отправиться к Зиновьеву, поговорить с ним, но не о вступлении в колхоз, а о том, чтобы ловить для него рыбу.
По реке до села было верст пятнадцать, но грести приходилось против течения и поэтому путь предстоял долгий. К тому же в половодье течение было особенно сильным. Часа через два у Канунникова устала спина. Он пристал к берегу, прошелся по земле, разминая затекшие ноги. Сквозь высохшую прошлогоднюю траву кое-где начала пробиваться молодая зелень. На краю маленькой ложбинки, заполненной талой водой, желтело несколько цветков куриной слепоты. Евдоким удивился столь раннему цветению болотного растения и подумал о том, что для крестьянина наступает самое горячее время. В колхозах, наверное, во всю готовятся к севу.
Он свернул цигарку, закурил и присел на нос лодки. Весеннее солнце карабкалось к поднебесью, щедро рассыпая тепло. Канунникову вспомнилась Олениха. В деревенских скворечниках скворцы в это время уже сидели на гнездах. Они совсем не боялись людей. Словно домашние птицы, ходили за плугом, собирали червей и личинок насекомых на вывернутых пластах чернозема. В душе Евдокима в который раз шевельнулась тоска по прежней, такой устроенной, размеренной жизни. Но он понимал, что возврата к ней нет. Огромная буря, пронесшаяся над страной, вырвала его из деревни, бросила в водоворот, и теперь он крутится, как поднятый ураганом опавший лист. Евдоким, прищурившись, посмотрел на залитые водой луга, за которыми начинались крестьянские поля, тяжело вздохнул и, выбросив недокуренную самокрутку, столкнул лодку на воду.
В Луговое он приплыл в полдень. Проходя мимо сгоревшего амбара, удивился, что его до сих пор не отстроили. Обгоревшие бревна и серые, подернутые пеплом угли лежали здесь, как и месяц назад. В конторе Евдоким застал только пожилую женщину, как он понял, сторожиху.
— Никого нету, — сказала она. — Счетовод уехал в Усть-Чалыш, Зиновьев ушел в кузню.
Канунников отправился искать председателя. Найти кузню оказалось несложно. Пройдя в конец улицы, Евдоким увидел полуразвалившуюся избушку с единственным маленьким закопченным оконцем. На небольшой поляне рядом с ней стояли конные грабли, несколько плугов, валялись сломанные железные колеса, металлический инвентарь, ждущий ремонта. Дверь была открыта и Евдоким шагнул через порог. В темном после солнца помещении, приглядевшись, он увидел только одного человека в длинном, почти до пола, кожаном фартуке. Председателя здесь не было.
— Зиновьева не видел? — спросил вместо приветствия Евдоким.
— Скоро придет, — ответил кузнец, поворачивая в горне щипцами железную заготовку. — Подожди, коли шибко надо. Ты, случайно, не из Омутянки?
— Нет, я один живу. — Евдоким неожиданно улыбнулся, словно обрадовался случаю рассказать о себе незнакомому человеку.
— А, на Чалыше-то? — качнул головой кузнец. — Слыхал, слыхал.
Канунников подумал, что сейчас он начнет расспрашивать, почему да зачем поселился там, и приготовился отвечать. Но вместо этого кузнец спросил:
— Кувалду держать можешь?
— Держал когда-то.
— Возьми, постучи, где я тебе покажу.
Евдоким взял кувалду за деревянную, отполированную мужскими ладонями ручку, кузнец вытащил из горна раскаленную железяку, с которой, рассыпаясь, летели белые искры, и положил ее на наковальню.
— Бей! — приказал он и стал молотком показывать место, по которому надо ударить.
Евдоким сначала несмело, потом все азартнее начал стучать по заготовке. Кузнец поворачивал ее то одним, то другим боком, и на глазах Евдокима кусок железа стал принимать форму тележной оси. Когда заготовка приобрела вид готового изделия, кузнец отложил молоток, взял рубило и они подравняли концы оси.
— Теперь отдохни, — сказал кузнец, сунул заготовку в горн и стал качать меха.
Евдоким утер рукавом пот, тонкими ручейками стекавший с лица. От горна шел жар, да и непривычная работа разогрела тоже. Кузнец свернул цигарку, достал из горна щипцами раскаленный уголь, прикурил. Затем этими же щипцами приподнял над углем заготовку, повертел ее перед глазами. Конец заготовки светился алым светом. Он положил ее над отверстием в наковальне и приставил бородок.
— Бей! — снова приказал кузнец.
Евдоким ударил. Кузнец осмотрел отверстие, пробитое в тележной оси, и сунул заготовку в горн другим концом. Канунников благоговейно стоял рядом, удивленный тем, что всего за несколько минут своими руками из бесформенного куска железа сделал необходимую для крестьянина вещь.
Когда пробивали в оси второе отверстие, в кузню зашел Зиновьев. Евдоким отложил кувалду, вытер о рубаху ладони и протянул председателю руку:
— Я тебя жду. Сказали, что зайдешь в кузню.
— А я думал, ты уже молотобойцем устроился, — ответил Зиновьев, но так вяло, что Евдоким сразу понял — никакого дела до него сейчас председателю нет. На душе стало неспокойно.
— Степана на минуту домой отпустил, вот и попросил его постукать немного, — кивнув на Канунникова, произнес кузнец.
— Железа вам сейчас привезут, — сказал Зиновьев. — Теперь душа винтом, а чтобы к завтрашнему дню плуги были готовы. Даже если всю ночь работать придется. Ну пошли, если ко мне, — повернулся председатель к Евдокиму. Потер пальцем переносицу и добавил: — Устал я зверски.
Евдоким не ответил. Ему показалось, что последней фразой Зиновьев и вовсе пытается отгородиться от него.
Шли молча. Евдоким несколько раз бросал взгляд на председателя, но тот, занятый своими мыслями, не замечал его.
И только когда зашли в контору и Зиновьев сел за свой стол, спросил, подняв глаза на Канунникова:
— С чем приехал?
— Насчет рыбалки говорил, помнишь? — Евдоким переступил с ноги на ногу. Он остановился у порога, не решаясь подойти к председательскому столу.
— Как не помнить? — ответил Зиновьев. — Только не до рыбалки мне сейчас. Посевная на носу, а семян нет. Техника еще не вся отремонтирована. Иди к нам молотобойцем, — неожиданно предложил он. — Ты мужик здоровый, у тебя получается.
Работать в кузне не входило в планы Евдокима. Он не привык, да по складу характера не мог подчиняться кому бы то ни было. Во время посевной или осенней страды он работал до изнеможения, но то был труд на его собственном поле. Канунников знал: все, что заработает, останется ему. Рыбалка давала хотя бы видимость свободы. В кузне же нужно было с утра до вечера стоять у закопченного горна. О какой свободе тут говорить? Канунников опустил голову и ничего не ответил.
— Ну коли не хочешь, прощай, — сухо сказал Зиновьев.
Может быть он надеялся, что именно эта сухость заставит Евдокима согласиться на новое предложение. Колхозу позарез требовался еще один молотобоец. Но председатель ошибся.
— Прощевайте, — ответил Евдоким и повернулся к выходу. Зиновьев вытянул на столе руки, сжав кулаки.
— Попозже, может, что и решим, — произнес он, когда Канунников уже взялся за скобку двери. — А сейчас пока живи, мы тебя с земли не гоним. — Ему все же не хотелось окончательно отказывать единоличнику.
Прежде, чем возвратиться домой, Евдоким решил зайти к Спиридону. Но того дома не оказалось: уехал на пашню оборудовать стан. «Все сегодня идет наперекосяк», — подумал Евдоким и, попрощавшись с женщинами, направился к берегу. В лодку он сел с невеселым настроением. Гребнув несколько раз, Евдоким опустил весла.
Течение отнесло его на середину Чалыша. Перед ним открылось залитое весенним солнцем Луговое. Село протянулось вдоль берега на целую версту. Занятое своими делами, оно отмахнулось от Евдокима. В его душе скопилась горечь. Он начал понимать всю непрочность своего положения. Остаться единоличником ему не удастся, идти в колхоз он не желал. Новая жизнь, какой бы суровой она ни была, уже не свернет с определенной для нее дороги. Колхозы не отменит никто. А он будто не замечает этого, распахивает землю, сколачивает маленькое хозяйство. Надо менять весь уклад жизни, на все смотреть по-другому. Но Канунников словно внутренне оцепенел, у него не хватало сил перешагнуть через самого себя.
Евдоким все думал: почему же оказалось так, что он стал не нужен? Из-за того, что не пошел в колхоз? Но он ведь и без того всю жизнь только и занимался тем, что пахал землю, причем пахал хорошо. Его полю всегда завидовали деревенские мужики. А теперь он вроде бы вне закона, нежелательный человек в своем государстве. Какая же сила сорвала его с земли и погнала, словно бурьян по дороге, ведущей неизвестно куда? И еще одна мысль не давала Евдокиму покоя. Он все искал среди бывших односельчан человека, которому было бы выгодно, чтобы таких, как Евдоким, отлучили от пашни. Искал и не находил. Потому что тут же задавал себе новый вопрос: чем же мы будем кормить детей и внуков, если землю покинут те, кто с полуслова, с полувзгляда понимает ее? Кому же растить на ней хлеб? Он вдруг представил поля вокруг своей деревни заброшенными, заросшими бурьяном, и почувствовал холодок, подбирающийся к сердцу.
Из оцепенения его вывел крик гусей. Евдоким поднял голову и увидел их саженях в двадцати от себя. Они вылетели из-за поворота реки и очутились почти у самой лодки. Но, заметив человека, осторожные птицы тут же отвернули в сторону и стали забирать круто вверх. Канунников проводил их взглядом и еще раз подумал о том, какие богатые здесь места. Почему-то вспомнился осетр, который в прошлом году поранил ему руку. Евдоким поднес левую ладонь к лицу, посмотрел на шрам, подвигал пальцами. Пойдет вода на спад, опять начнут попадаться осетры.
К дому Канунников подъехал, когда солнце уже садилось за реку. Подкрашенная лучами у самого горизонта нижняя кромка облаков походила на отблески зарева. Тяжелая свинцовая вода, затопив луга, катилась к Оби. На берегу, словно изваяние, сидела собака, подаренная Спиридоном. Увидев ее, Евдоким обрадовался, словно увидел самое родное существо на свете.
— Буян, Буян, — позвал Евдоким и она кубарем скатилась по крутому склону к воде, бросилась к нему, завиляв хвостом.
Канунников потрепал ее по голове, вытащил лодку на песок и пошел домой. Наталья уже давно ждала его. Печь была истоплена, на плите, прикрытый деревянной крышкой стоял чугунок с похлебкой.
— Есть, поди, хочешь? — спросила она и стала накрывать на стол.
Налила в чашку похлебки, нарезала хлеб. Подождала, пока за стол сядет Евдоким, сама села на другую скамейку напротив. Ей не терпелось узнать, что сказал Евдокиму Зиновьев, но она решила подождать, пока он не расскажет об этом сам. Однако тот словно не замечал ее нетерпения. Неторопливо отламывал от ломтя хлеба небольшие кусочки, не спеша пережевывал их. Наконец, не вытерпев, она спросила:
— Ну и что тебе там сказали?
Евдоким поднял голову, долго и молчаливо смотрел на нее, потом ответил:
— Ничего хорошего. Рыбалка Зиновьеву не нужна, он севом занят. Молотобойцем в кузню предложил.
— И что ты ответил? — Наталья нетерпеливо подалась вперед.
— Сказал, что подумаю, — соврал Евдоким.
— А, может, нам уехать отсюда? В Олениху вернулись бы, там все же свои.
Евдоким опустил голову. Перед глазами снова встала Олениха, большое красивое село с белокаменной церковью на взгорке, от которой открывался вид на реку и на поля, начинавшиеся сразу за лугами. Вся жизнь прошла около нее. В эту церковь маленьким мальчиком ходил он по праздникам с матерью. Около этой церкви высмотрел в кругу девчат Наталью и впервые ощутил, как сладостно замирает сердце от девичьего взгляда. Сколько вечеров ходил он, вздыхая, около нее, пока она не разрешила проводить ее до дому. Ах, Олениха, Олениха!
Конечно, жить там интересней, чем здесь. Но как изменилась ты с тех пор, когда началась коллективизация. Сейчас это уже другое село, живущее по другим законам. Вернуться туда — значит признать полное поражение свободной жизни. А у Евдокима в самой глубине души еще теплилась маленькая надежда на ее возможность. На то, что все еще может вернуться к старому.
— Нет, мать, в Олениху нам путь заказан, — с тихим вздохом сказал Евдоким. — Поживем здесь, посмотрим, что выйдет.
Спать легли каждый со своей думой. Евдоким долго не мог сомкнуть глаз. Смотрел в потолок, ворочался. Вспоминал прежнюю налаженную жизнь и все искал, кому она не дала покоя. Наталье тоже не спалось. В течение ночи несколько раз плакал сын, и она вставала к нему. Сон пришел только перед утром.
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Проснулись они от собачьего лая. Было уже светло. За окном широко, вполнеба, светилась заря. Евдоким встал с постели, подошел к окну. Собака с рычанием металась по берегу, то отступая, то бросаясь вперед. Очевидно кто-то чужой ходил около лодки. Единственным своим здесь мог быть Спиридон, но он вместе с колхозом готовился к посевной. Евдоким начал натягивать штаны, чтобы сходить к реке, узнать в чем дело. В это время на берегу показался человек. Он сразу узнал в нем Гошку Гнедых. Тот держал в руке весло и не спускал глаз с собаки.
— Гошка приехал, — сказал Евдоким, не отрывая взгляда от окна. Наталья тут же торопливо соскочила с кровати. — Сюда идет. Встречать придется.
— Убьет он тебя, — испуганно прошептала Наталья. — Тогда не убил, сейчас убьет.
— Ты про тогдашнее молчи, — сказал Евдоким. — Может, и не он стрелял. Свидетелей нету.
Он отошел от окна, достал с печки берданку, вставил в нее патрон и положил у стенки с краю постели под одеяло. Проснулся и заплакал сын. Растрепанная Наталья взяла его на руки, стала качать. Евдоким отошел от кровати, выглянул в окно. Рядом с Гошкой появился еще один человек. Отбиваясь от наседавшей собаки, они направились к дому.
— Накинь на себя что-нибудь, — бросил жене Евдоким. — Гостей встречать надо, а то подумают, что боюсь.
Он вышел на крыльцо. Собака, почувствовав подмогу, еще яростнее набросилась на незнакомцев. Евдоким прикрикнул на нее и она, рыча и скаля зубы, остановилась у крыльца.
— Ну и кобеля же ты завел, — сказал Гошка вместо приветствия. — Подержал бы хоть, а то в дом не пустит.
Канунников спустился с крыльца, взял собаку за загривок и после паузы произнес:
— Проходите.
Гошка, а вслед за ним и его приятель прошмыгнули в открытую дверь. Гнедых сразу же увидел Наталью. Он остановился у порога и окинул ее долгим внимательным взглядом. Она сильно изменилась, став еще красивее, и это удивило его. Потом тихим, немного дрогнувшим голосом произнес:
— Здравствуй, Наташа. Дите уже у вас. Сын, дочь?
— Сын, — сказала она и отодвинулась от кровати, к которой подошел Гошка.
— Мы с Евдокимом в Усть-Чалыше встречались. Узнал, что вы тут живете, решил заехать. Вторые сутки гребем с Федором без отдыха.
Наталья посмотрела на Гошкиного приятеля. Он был старше Гнедых, под глазами у него резко обозначились мешки, лоб пересекли глубокие морщины. На заросших давно не бритых щеках пробилась седина, глаза от бессонницы покраснели.
— Отдохнуть пустите? — спросил Гошка, переводя взгляд с Натальи на Евдокима.
— Чего спрашивать-то, когда уже в доме? — ответила Наталья.
Евдоким внимательно наблюдал за непрошеными гостями. Тон разговора, манера поведения не выдавали в них никаких дурных замыслов. Так, во всяком случае, казалось на первый взгляд. На чалышский берег их занес случайный ветер или, скорее всего, темные дела. Не ради же прогулки они пластались на веслах всю ночь. Но о своих делах они ему все равно не расскажут. Евдоким сходил за дровами и растопил печь. Федор постоял около нее, погрел над плитой руки, затем подмигнул Гошке. Тот попросил Канунникова проводить его до лодки.
— Сходи сам, кобеля я подержу, — сказал Евдоким, которому не хотелось оставлять Наталью один на один с незнакомцем.
Гошка сходил на берег и принес бутылку водки. Пить с Гнедых не входило в намерения Евдокима, но по закону гостеприимства пришлось ставить закуску. Он положил на стол малосольных ельцов и вяленого язя. Наталья вылила из чугунка в чашку вчерашний разогретый суп. Гости жадно глядели на еду. Гошка даже сглотнул слюну. Федор взял у него из рук бутылку, разлил водку по кружкам.
— За встречу, — произнес Гошка и, не чокаясь, выпил водку залпом. — А ты чего не пьешь? — мотнув головой, обратился он к Евдокиму. — Иль не рад?
Канунников не спеша очистил ельца, положил его на стол и только после этого выпил, чтобы не вызывать у гостей подозрения. Федор с Гошкой, торопливо работая ложками, ели похлебку.
— Так и живешь бобылем? — спросила Наталья, покачивая на руках сына.
— Вот уляжется немного смута, женюсь, — ответил Гнедых и было непонятно, говорит он это всерьез или шутит.
— Так ведь улеглась вроде. Война кончилась.
— Что же вы тогда сюда забрались? — повернулся на скамейке Гошка.
— Мы для антиресу. — Наталья попыталась улыбнуться, но вместо этого у нее на лице появилась кислая гримаса.
— Федотовы, Князевы, Бурлаковы, Харины — да разве всех перечислишь, кто побросал свои дома и для антиресу подался из своей деревни невесть куда, — произнес Гошка.
Всех, кого он назвал, хорошо знала Наталья. Это были крестьяне, имевшие хорошие дворы и кое-что на подворье. С дочкой Князева, Татьяной, они были подругами. Неужели и они оставили родное село?
— Куда же они разъехались-то? — спросила Наталья.
— Поспали бы мы сейчас, — перевел разговор на другую тему Гошка. — Без отдыха до Усть-Чалыша не доплыть.
Евдоким обратил внимание, как зыркнул на него Федор, и понял, что Гошка сболтнул лишнее. Наталья, которой вдруг стало жаль Гошку, положив на кровать сына, сняла со стены одежонку, постелила гостям на полу у самой печки. Они тут же направились к постели.
— Народу у тебя много бывает? — спросил Канунникова Федор, разматывая портянки.
— Кто сюда поедет? — пожал плечами Евдоким.
— Ну вот мы же приехали, — сказал Федор и стал устраиваться на постели. Гошка уже лежал у печки с закрытыми глазами.
— За целый год первый раз навестили, — ответил Евдоким. — Когда появитесь еще?
Федор не ответил. Он лег на постель, подложив вместо подушки под голову свернутую телогрейку.
Сон гостей был тревожным. Федор несколько раз стонал долгим протяжным стоном. Гошка вздрагивал, его руки дергались, будто лежали отдельно от тела. Но усталость гостей была настолько велика, что они не проснулись, даже когда заплакал ребенок.
Часа через два Евдоким услышал отдаленный стук мотора. Он понял, что это возвращается катер. Евдоким сначала выглянул в окно, потом сел у стола, стал скручивать цигарку. Федор зашевелился. Открыл один глаз, долго и пристально смотрел на Евдокима, потом подскочил на полу и заорал, как ошпаренный:
— Катер идет!
Гошка вскочил с постели, налетел грудью на стол, стукнулся лицом об оконную раму. В его руке уже был сапог, он стал натягивать его на босую ногу. Но, вспомнив о портянках, кинулся к печке.
— Чего ты шеборшишься? Сядь и надень сапоги! — строго приказал Гошке пришедший в себя Федор. И тут же спросил у Евдокима:
— Катер пристанет?
— Прошлый раз приставал, — ответил Евдоким.
— Не надо, чтобы нас видели, — сказал Федор. — Мы уйдем, а потом вернемся.
— А лодка? — спросил Евдоким. — Она же на берегу.
— Вот черт. Придумай что-нибудь. Скажи, что из Лугового.
Федор постоял у порога, подождал, пока Гошка наденет сапоги и они вышли из избы. Обошли сплетенную из прутьев стайку, в которой Евдоким держал корову, и торопливо направились к забоке. Катер уже разворачивался против течения, чтобы пристать к берегу, и Евдоким вышел его встречать. На палубе, как и в прошлый раз, стоял Овсянников в своем парусиновом дождевике.
— Удивился, что рано возвращаемся? — спросил он после того, как они поздоровались. — Дела торопят. Весна, дорог нет. А у колхозников к началу посевной должно быть все, что им необходимо.
Евдоким ничего не ответил, ждал, что скажет дальше представитель пароходства. Однако вместо продолжения делового разговора тот неожиданно предложил пообедать.
— Давай к нам в каюту, там уже все готово, — сказал он.
И, увидев нерешительность Канунникова, добавил: — Пошли, пошли. Там поговорим.
Евдоким прошел по гремящей железной палубе и спустился в каюту. На судне он был впервые, поэтому на все смотрел с интересом. В каюте были две двухъярусные кровати, стол, железная печка. На иллюминаторах висели светлые ситцевые занавески, придававшие помещению домашний уют. Стол стоял в узком проходе между кроватями, поэтому они одновременно служили сиденьями. Евдоким сел с краю, снял с головы картуз, пригладил волосы ладонью.
Обед у Овсянникова был скромный. Хозяин катера высыпал из чугунка в железную чашку картошку в мундирах, поставил баночку с крупной солью и бидон молока, которым, по всей видимости, разжился в Луговом. Тут же в каюту, грохоча сапогами по железным ступенькам, скатились капитан с мотористом и палубным матросом.
— Может, рыбки принести? — оглядывая стол, осторожно предложил Евдоким. — Надысь елец хорошо попался, уже усолел.
Капитан вопросительно посмотрел на Овсянникова. Тот взял в руки горячую картошку, покатал ее на ладонях и произнес:
— Чего вы на меня так смотрите? Пусть Мишка сбегает.
Белобрысый матрос с белыми, выцветшими ресницами опрометью кинулся из каюты.
— Ведерко захвати! — уже вдогонку крикнул ему Овсянников.
Кованные сапоги застучали по железу палубы, слышно было, как под тяжестью матроса заскрипел трап. Через минуту палуба заскрипела снова и Мишка показался в дверях каюты. В руках у него было полное ведерко соленых ельцов. Наталья не поскупилась и наложила их с верхом. Мужики молча приступили к еде.
Канунников все ждал начала разговора. Он понимал, что пригласили его сюда не для того, чтобы составить застольную компанию. Из головы не выходили Гошка с Федором. Если они напакостили где-то, к ответу могут привлечь и его. Скажут — укрывает преступников. Евдоким скользил взглядом по лицам людей, сидевших за столом. Команда, казалось, настолько увлеклась обедом, что не замечала сидящего за столом постороннего человека. Между тем, ни к картошке, ни к рыбе он не притронулся. Это заметил лишь Овсянников.
— Ты чего не ешь? — спросил он, пододвигая чашку. — Бери картошку. Она у нас не хуже твоей рыбы.
Овсянников достал картофелину, положил перед Евдокимом. Очистил свою, разрезал на ломтики, посыпал солью. Поднял глаза на Евдокима и сказал без перехода, словно продолжая начатую мысль:
— Бакенщика на этом месте хотим посадить. — И начал есть картошку, запивая ее молоком.
Евдоким, будто не слыша, о чем идет речь, достал кисет и начал скручивать цигарку, нарочито тщательно слюнить бумажку. У самого, между тем, в голове крутилась только одна мысль: если возьмут в бакенщики, значит ни Зиновьев, никто другой уже не могут стронуть его отсюда.
— Чего молчишь? — в упор глядя на него, спросил Овсянников. — Ведь речь идет о тебе.
— Не молчу, думаю, — медленно произнес Евдоким.
— Негоже мне единоличника покрывать, но выхода нету, — глядя на Евдокима, сказал Овсянников. — Пока найдем человека, привезем его сюда, обустроим, потеряем время. А оно сейчас дороже золота. Утешаю себя тем, что хоть какую-то пользу государству приносить будешь.
Последняя фраза задела больное место в душе Евдокима. Неопределенность положения терзала его все больше. Особенно часто он стал задумываться над этим после поездки в Луговое. Он уже начал понимать, что одинокая жизнь на берегу — лишь отсрочка выбора, который надлежало сделать. Причем, времени на это у него оставалось все меньше и меньше. Сейчас Овсянников щедро протягивал руку помощи.
— Что делать надо? — спросил Евдоким, положив за ухо так и не прикуренную самокрутку.
— Дел много. — Овсянников перестал есть, положил руки на стол. — Постоянно следить за глубиной фарватера, каждый день зажигать и гасить бакены, когда надо, переставлять их с места на место. Главная задача — обеспечить судоходство, следить, чтобы пароход не сел на мель. За это можно в тюрьму пойти.
— Меня пугать не надо, — произнес Евдоким. — Я пуганый.
— Я не пугаю, я подчеркиваю, насколько это ответственно. — Овсянников отодвинулся от стола. — Глубину на перекатах надо начинать мерить сегодня. Там, где мелко, воткнешь тычку. На конец пучок сухой травы привяжешь. Чтобы видно было — пароходу с баржей соваться сюда нельзя. Наименьшая глубина — полторы сажени. Начнет вода падать — будешь переставлять тычки. Фарватер — главное русло, значит, должен быть обозначен точно. Через несколько дней придет обстановочный катер, привезут тебе бакены, лампы и керосин. Тогда объяснят все еще подробнее.
— Тут вроде и объяснять нечего. — Евдоким даже удивился, что работа бакенщика оказалась настолько простой. На то, чтобы освоить ее, много времени не потребуется.
— Ты мужик смекалистый. Я о тебе с Зиновьевым говорил. Чья это лодка лежит? — неожиданно спросил Овсянников и кивнул на иллюминатор.
— Моя, — ответил Евдоким, почувствовав, как упало сердце.
— У тебя ведь одна была?
— А, вторая-то? — прикинулся непонимающим Евдоким и в душе его снова проснулось гадкое, давящее чувство неуверенности в себе. — Знакомый из Лугового поохотиться приехал. — И Канунников понял, что этим ответом отрезал себе всякое отступление.
Но Овсянников не стал задавать больше вопросов. Вскоре катер, тарахтя, отвалил от берега. Овсянников еще раз сказал Евдокиму, чтобы он как можно быстрее измерил глубину на перекатах и установил тычки. Пароходы должны пойти не сегодня — завтра.
Проводив катер, Евдоким сел на борт лодки, достал из-за уха цигарку. Неторопливо высек из кресала огонь, прикурил. И уставился на Чалыш, словно только сейчас увидел эту реку. Она дышала неукротимой силой и была неостановима, как день и ночь, как смена времен года. Как новая жизнь, что брала разбег по обе ее стороны.
Из кустов показались Гошка с Федором. Увидев их, Евдоким сначала даже оторопел. За размышлениями он совсем забыл о своих гостях.
— Чего этот, в дождевике, так долго прощался? — спросил Гошка, неуверенными шагами приближаясь к лодке.
— Судоходство на реке открывают, — ответил Евдоким и выпустил такое облако дыма, что Гошка закашлялся. — Меня на работу бакенщиком берут.
— Хотят пшеничку в колхозы по реке завезти, — сказал Федор. — По дорогам-то сейчас не пролезть. Ну, а ты, что? — обратился он к Евдокиму.
— Согласился, — ответил Канунников, снова затягиваясь самосадом.
Федор высоко поднял брови, смерил Канунникова долгим пристальным взглядом и произнес, словно размышляя вслух:
— Обстановку на реке в один день не поставишь. Пароходы по ней пойдут не раньше середины июня.
— Обещают пустить не сегодня — завтра, — перебил его Евдоким.
— Торопятся, — покачал головой Гошка и осторожно добавил: — Про нас ничего не спрашивал?
— Откуда им знать, что вы здесь?
— А лодка? — Гошка в упор посмотрел на Евдокима.
— Сказал, что знакомый из Лугового охотиться приехал.
Евдоким выбросил недокуренную цигарку и пошел к дому. Федор с Гошкой двинулись за ним. Собака снова зарычала на них, но Евдоким голосом успокоил ее и она отошла в сторону, пропуская гостей.
В доме было тепло, из чугунка, стоявшего на плите, остро пахло кислыми щами. Наталья успела приготовить обед, пока Евдоким был на катере. Гошка повел носом и сел к столу. Федор сел рядом. Наталья поставила на стол чашку с солеными ельцами, хлеб, налила гостям щей.
— А ты чего не садишься? — спросил Гошка Евдокима.
— Провожу вас, пообедаю с Натальей, — сказал он и отошел к печке.
На комельке рядом с чугунком лежала тонко нащипанная лучина. Кивнув на нее, Евдоким заметил, обращаясь к Наталье:
— Больше лучиной коптить избу не будем. Не сегодня — завтра привезут керосин, станем жить, как нормальные люди, с лампой.
— Овсянников приезжал? — спросила Наталья и Евдоким увидел, как в ее глазах мелькнули радостные огоньки.
Ей хотелось спросить об этом сразу, едва Евдоким вошел в избу, но удержали непрошеные гости. Наталья решила, что их незачем посвящать в семейные дела. Теперь по ответу Евдокима поняла, что его приняли бакенщиком. Это в корне меняло их положение. Раз есть работа, значит будет кому и заступиться. От этой мысли она повеселела и, подойдя к Евдокиму, прижалась к нему плечом.
Пообедав, гости засобирались в дорогу. Евдоким вышел с ними на берег. Они молча пожали ему руку и, лишь когда выплыли на середину реки, стали о чем-то оживленно говорить между собой.
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Наталье очень не понравилось, что Гошка с дружком скрылись, когда к дому подходил катер, а теперь так поспешно уехали. Ее поразило, как изменился Гнедых всего за каких-то два года. Постарел, обрюзг, кожа на лице посерела, покрылась мелкими морщинами. Наверное, стал много пить, подумала она. Даже сюда приехал с бутылкой.
Пил Гнедых и раньше. Но после перепоя всегда парился в бане, выгонял похмелье. Был он аккуратен, умел следить за собой. Девки говорили, что после бани он даже мазал лицо сметаной. За это они посмеивались над ним. Но Гошка не обижался. Он переводил такие разговоры в шутку и смеялся не меньше других. Веселый, всегда подтянутый парень нравился оленихинским девчатам. И вот теперь с ним случилась такая перемена. От прежнего лоска не осталось и следа. Нехорошими делами, видать, стал заниматься Гошка, подумала Наталья. Поэтому так убежденно сказала Евдокиму, что ночью на дороге стрелял в него Гнедых.
— Откуда ты знаешь? — подняв изломанную бровь, насторожился Евдоким.
— Не заметил разве, ни разу тебе в глаза не посмотрел, — сказала Наталья.
Евдоким не ответил. За событиями последних дней эта история стала уже забываться. Да и что могут сказать глаза человека? Иногда убийца имеет взгляд невинного младенца. И наоборот.
У человека с самым что ни на есть угрюмым, недружелюбным взглядом может оказаться чистая, добрая душа.
Утром Канунников решил измерить глубину Чалыша на самых опасных перекатах. Вырубил длинный шест, очистил его от коры, через каждую сажень сделал зарубки. Шест оказался тяжелым, но Евдоким и выбирал такой, который бы не относило течением. Положив его в лодку, он взялся за весла. Мутная весенняя вода торопливо катилась к Оби. От нее веяло холодом и Евдоким налег на весла.
Первый промер предстояло сделать на косе, где он летом ставил переметы. На самой стреже достать шестом дна не удалось. Подумалось, что в половодье мерить глубину — пустое занятие. Но на втором перекате, недалеко от берега, к июню обычно обнажался песчаный остров. Евдоким ткнул там шестом, глубина составляла ровно сажень. Он отметил про себя, что тут и надо поставить красный бакен. А пока воткнул на отмели таловую тычку и привязал к ее макушке пучок травы. Вторую такую же тычку установил на берегу. Посмотрел на свою работу и остался доволен: пароходу был указан проход по реке.
Самым опасным Евдоким считал перекат, расположенный чуть ниже протоки, в которой они со Спиридоном ставили фитиль. Это была граница его владений, установленная Овсянниковым. Дальше должны простираться владения другого бакенщика.
Летом в этом месте появлялось несколько песчаных островов. Река была глубокой только у самого берега, ширина фарватера составляла здесь всего саженей тридцать. Евдоким хорошо знал это место, поэтому поставил тычки и тут.
Когда он поплыл назад, со стороны далеких, различимых только в ясную погоду гор, потянуло холодным ветром. По реке побежала рябь, волны застучали о борта лодки. Канунникову подумалось, что может пойти снег. Весна была капризной и неустойчивой. Вчера стоял теплый, почти летний день, а сейчас погода стала словно в предзимье. Солнце исчезло, по небу поползли низкие серые тучи. Евдоким налег на весла. Тихо заскрипели уключины, сильнее застучала о борт лодки вода. И ему впервые подумалось о том, что теперь придется бывать на реке в любую погоду.
Добравшись до дому, он вытащил лодку подальше на песок, чтобы ее не хлестало волнами. Взвалил на плечо весла и направился к избе. Наталья меняла сыну пеленку. Когда Евдоким вошел в избу, она слегка повернула голову, скосила на него глаза.
— Студено, — сказал он и зябко поежился.
— Теперь у тебя такая доля, — произнесла она и, взяв сына на руки, села на кровать.
Евдоким увидел, как она расстегнула кофту, высвободила тугую грудь и подставила сосок к губам сына. Тот жадно поймал его и, сопя и смешно причмокивая, уставился на мать круглыми серыми глазами. Евдоким постоял у порога, глядя на Наталью, на блаженно сопящего сына и сказал:
— Я тоже хочу есть.
— Рыба в печи, доставай, — ответила Наталья.
Евдоким вдруг вспомнил, как она пела, когда он возвращался с заморного озера, где сачком черпал рыбу. Что-то новое стало появляться в ней. Он внимательно, словно заново открывая для себя, посмотрел на жену. В больших синих глазах Натальи светилась теплота. Русые волосы выбились из-под косынки на высокий чистый лоб. Весь ее вид, такой простой и домашний, располагал к доброте, спокойствию, уюту. Он опустил глаза и пошел к печке доставать еду.
После обеда Евдоким решил навести порядок в стайке у коровы. Стайка была временной, сплетенной из прутьев, наскоро обмазанных изнутри глиной. Корову Евдоким привел с собой из Оленихи. Сейчас она стояла в полусумраке стайки, жевала жвачку. Корова должна была отелиться в середине мая и уже почти не давала молока. Евдоким вывел ее наружу, погладил по крутому вздувшемуся боку, хлопнул по холке.
Ему доставляло удовольствие возиться во дворе, задавать корове сено, даже убирать навоз. Кроме коровы он завел бы и поросенка, но его нечем было кормить. Скудного урожая картошки могло самому не хватить до осени. С пшеницей было еще хуже. Так что мечту о поросенке пришлось оставить. Но больше всего он хотел завести овечек. От них и овчина на тулуп, и шерсть на носки и валенки. Однако купить их было негде.
Почистив стайку, Евдоким долго стоял у дома, смотрел на раскинувшиеся луга. Желтая прошлогодняя трава шелестела от ветра, покачивались голые верхушки ветел. Вода во многих местах уже вышла на пойму, затопив низины. Но пройдет немного времени, река войдет в берега и луга покроются буйной зеленью, а воздух наполнится щебетом птиц. Он окинул взглядом бескрайнее пространство и подумал о том, что будь его воля, он развел бы здесь стада скота. Построил маслозавод, бойню. На таких дармовых кормах можно размахнуться. Но он понимал, что воли ему на это не дадут. Теперь настали другие времена.
А ведь что, собственно, тут особенного? Если у человека лежит душа к скотине, пусть разводит ее, сколько хочет. Все равно трава пропадает даром. Такое богатство каждую осень идет под снег, и никому до этого нету дела. Колхозам эту землю не поднять, им сейчас не до нее. Они, что ни день, горят, как сухие копны. А может их кто-то специально поджигает?
Канунников подумал об этом без особой жалости. Он до сих пор не мог представить себя в колхозе. В его голове не умещалось, как могут жить одной семьей работящий, болеющий за землю человек и бездельник. По его понятию выходило, что работящие будут обрабатывать и кормить тунеядцев. А раз так, то и они в конце концов потеряют интерес к труду., перестанут заботиться о земле. Начнут пустеть тогда деревни, зарастать чертополохом непаханые поля, голод прокатится по стране. Евдоким еще раз окинул взглядом луга, тяжело вздохнул, завел корову в стайку и пошел в избу.
Наталья тем временем накормила сына и теперь стирала пеленки. Прядь светлых волос, выбившаяся из-под косынки, свесилась вниз, и, когда Наталья наклонялась, волосы почти касались воды. Увидев мужа, Наталья выпрямилась, вытерла о передник руки, заправила волосы под косынку.
— Воды не хватило, — кивнув на ведро, сказала она.
Евдоким молча взял деревянное ведро и пошел к реке. Ветер разогнал большую волну, брызги залетали в корму лодки. Евдоким залез в нее, зачерпнул ведром воду. Поставил его на песок, подтянул лодку повыше, чтобы не заливало.
Когда он вошел в избу, Наталья попросила его вынести грязную воду из корыта.
— У баб без работы не засидишься, — беззлобно произнес он и, выплеснув воду прямо с крыльца, вернулся в дом. Снял полушубок и, повесив его на гвоздь, заметил:
— На улице падера поднимается.
— Апрель еще, — ответила Наталья. — Снег иногда и в мае бывает.
Евдоким посмотрел в окно и весь подался вперед. Из-за поворота Чалыша показалась лодка. Она шла со стороны Лугового.
— Кого это к нам еще несет? — с удивлением произнес он, поднявшись со скамьи.
Наталья тоже подошла к окну.
После Гошкиного посещения приезд людей стал пугать Канунникова. Каждый из них привозил сюда свои проблемы и, волей-неволей, старался втянуть его в чужие дела. Ничего хорошего ждать от этого было нельзя. Теперь, когда судьба его определилась и он стал бакенщиком, ему хватало и собственных забот. Но так уж случилось, что его дом оказался на перекрестке всех здешних дорог. Кто бы ни ехал по реке, обязательно завернет к его дому.
Канунников теперь уже ясно различал в лодке двух человек. Один греб, другой сидел на корме. Лодка не была Гошкиной. Та высоко сидела над водой, задирала нос кверху. Эта же, наоборот, казалась тяжеловесной и неуклюжей. Когда лодка подплыла ближе, в сидевшем на корме человеке Евдоким узнал Спиридона. Определил его по шапке, у которой тот всегда заворачивал уши кверху и не завязывал их. При ходьбе они покачивались, как маленькие крылышки. Спутника Спиридона Канунников не знал.
Лодка причалила к берегу. Наталья, которая тоже не отрывала взгляд от окна, сказала:
— Встретил бы, гости ведь.
— Ну и встречай, — раздраженно буркнул Евдоким. Приезд гостей явно не обрадовал его.
— Я пойду за растопкой, — сказала Наталья.
Евдоким промолчал. Его насторожил спутник Спиридона. Сразу почему-то подумалось, что он приехал сюда для специального разговора.
Между тем, Спиридон со спутником уже поднялись на берег. Они о чем-то переговаривались, наклонившись друг к другу. На плече у Шишкина висело ружье. Его спутник нес в правой руке клеенчатый портфель, левой энергично жестикулировал. Был он молод, но, судя по портфелю, уже начальник. Причем не меньше, чем из Усть-Чалыша. А может даже из города. Во всяком случае, ни один человек с портфелем до сих пор здесь не появлялся.
Евдоким поднялся с лавки. Дверь со скрипом открылась и на пороге появился Спиридон.
— Привет хозяину, — весело произнес он и протянул для приветствия руку.
Евдоким молча пожал его ладонь. Спутник Спиридона тоже протянул руку и коротко бросил:
— Крутых.
— Евдоким Канунников, — назвался Евдоким.
Шишкин снял с плеча ружье, поставил его в угол у печки. Крутых оглянулся по сторонам, ища место для портфеля и, не найдя его, сел на лавку, поставив портфель около ноги. Канунников ждал, когда гости начнут разговор, но те молчали. Наступила неловкая пауза. В это время вошла Наталья с лучиной в руках. Не обращая внимания на гостей, она начала растапливать печку. Крутых поднялся. Евдоким удивленно посмотрел на него, но тот, улыбнувшись, заметил:
— Забыл кое-что в лодке. Пойду, возьму.
Он взял портфель и вышел. Евдокиму показалось, что портфель и этот человек составляют одно целое, потому что Крутых ни на мгновение не расставался с ним.
— Откуда он? — кивнув головой на дверь, спросил Канунников.
— Из ГПУ, чекист, — ответил Спиридон.
— Кого же он разыскивает? — задумчиво произнес Евдоким и почувствовал, как у него противно заныло под ложечкой.
Встреча с чекистом не предвещала ничего хорошего. Они просто так не приезжают. А если уж приехал, значит до чего-то докапывается. И хотя никакой вины Евдоким за собой не чувствовал, ему стало не по себе.
— Кто его знает? — заметил Спиридон, доставая кисет. — Они ведь с нами не шибко разговаривают.
Евдоким снова посмотрел в окно. Крутых шел к лодке, все время глядя себе под ноги. В одном месте он быстро нагнулся, что-то подобрал с земли, положил в портфель. Покрутил головой, разглядывая землю вокруг себя, выпрямился и быстро зашагал к берегу.
Евдокиму стало совсем нехорошо. Он начал гадать о том, что могло заинтересовать чекиста, но ничего не мог придумать. Он сам тысячу раз ходил по этой дорожке и был уверен, что никаких предметов, привлекающих внимание, там не было. Может, оставил после себя заметку Гошка, а Евдоким ее просмотрел? Впутываться в историю из-за бывшего односельчанина ему не хотелось. Но и рассказать о Гошке тоже нельзя. Спросят, почему скрыл это от Овсянникова.
— Два дня в Луговом жил, — кивая головой на окно, нарушил молчание Спиридон. — Его у нас все боятся. Он уже многих посадил. Когда узнал, что я к тебе собрался, напросился ехать.
— Мне от него скрывать нечего, — сказал Евдоким, поворачиваясь к окну спиной.
Заскрипела дверь и в избу вошел чекист. Постоял у порога, словно привыкал к сумраку избы, потом направился к столу. Сел на лавку, портфель снова поставил у ноги.
— Как звать-то тебя? — обратился к нему Евдоким.
— Можешь звать товарищ Крутых, — сказал чекист, поворачиваясь к Канунникову. — Я привык к официальностям. На службе по имени не называют. Все по должности да по фамилии.
— Фамилия у тебя строгая, — произнес Евдоким, передергивая плечами. — А так шибко молод еще. Преступлениев много разоблачил?
— Я не разоблачаю. Я раскрываю. Такова работа. — Он вытянул ноги, задвинув портфель под лавку. — Холодно. Ветер насквозь пронизывает.
— Может, есть будете? — спросила Наталья. — Мы уже пообедали, а вы с дороги.
— Есть не хочу, — ответил чекист. — А вот чаю бы выпил.
Наталья поставила на стол кружки, налила чаю, заваренного листом смородины и сушеной малиной. Спиридон придвинулся к столу. Крутых открыл портфель, достал небольшой кусок сахару. Ножом расколол его пополам. Одну часть положил в свою кружку, другую отдал Спиридону. Наталья с удивлением смотрела на его действия и невольно глотала слюну. Она уже и не помнила, когда пила чай с сахаром последний раз. Несколько секунд чекист сидел в раздумье, потом достал из портфеля кусок сахара побольше, положил на стол.
— Это тебе, — сказал он, повернувшись к Наталье. — Больше за постой платить нечем. Сухим пайком взял, а съесть не успел.
— Ишь ты, вам даже сахар дают, — удивилась Наталья.
— Чтобы не так горько умирать было, — ответил Крутых и нельзя было понять, шутит он или говорит правду.
— Рано о смерти заботишься, — произнес Евдоким. — Прежде ведь сам человек пятьдесят на тот свет отправить должен. Иначе, что ты за работник.
Крутых смерил его взглядом, задержавшись на широких, обветренных руках Евдокима, неторопливо отхлебнул чаю.
— Если бы мы не отражали наступление контрреволюции, — сказал он тихо, но очень твердо, — советской власти уже не было бы.
Слово «контрреволюция» он произнес с такой ярой ненавистью, что Евдоким невольно заерзал на скамейке: этот не только, не дрогнув, поставит кого-нибудь к стенке, но и сам бросится на дуло. А на вид совсем мальчик, еще раз отметил про себя Евдоким и полез в карман за кисетом.
Крутых работал в ОГПУ три года. В органы, как называли эту организацию в народе, он пришел из окружного комитета комсомола. Попал на руководящую комсомольскую работу в шестнадцать лет и поначалу очень гордился этим. Страна строила новую жизнь и Крутых принимал в этом непосредственное участие. Он открывал избы-читальни, организовывал комсомольские субботники по ремонту деревенских школ, выступал на митингах, где обличал попов в одурманивании народа религией, хотя сам не имел о ней ни малейшего представления. Он был убежден — всеобщий коммунизм близко, всего на расстоянии вытянутой руки. Стоит лишь приложить одно, последнее усилие — и вся страна окажется там. Однако сделать это не дают враги советской власти, облепившие ее, словно пиявки, со всех сторон.
Первыми среди них, по его мнению, были попы. Вот почему Крутых так обрадовался, когда началась кампания по ликвидации церквей. Он организовал группу комсомольцев, которые снимали кресты с церковных куполов и сжигали на кострах иконы церковных иконостасов.
Но особенно развернулся Крутых на заготовках хлеба. Он создал настоящую организацию, выявлявшую спрятанный крестьянами хлеб. Во всех деревнях у него были свои люди, тайно снабжавшие его сведениями. И когда в чей-то дом приходил уполномоченный по хлебозаготовкам, которого, как правило, сопровождал сотрудник ГПУ, он точно знал, где укрыт хлеб и сколько его там находится.
Очень часто в таких операциях участвовал и Крутых. Его сообразительность, старание и личную храбрость заметили не только в уезде и вскоре пригласили на работу в ГПУ. Придя туда, он сразу понял: все, что он делал до сих пор, было только подготовкой к настоящей работе. Именно здесь он воочию увидел ту самую контрреволюцию, которая мешала стране сделать единственный и последний шаг, чтобы оказаться в коммунизме.
Он до сих пор помнил каждую деталь первого допроса, который ему доверили. И хотя дело было совершенно ясным, Крутых сильно волновался. Допрашивать пришлось кулака Сивкова, скрывавшего хлеб от сдачи. Это был опрятный мужик с аккуратно остриженной бородкой, одетый в чистую сатиновую косоворотку. От его сапог так несло дегтем, что у Крутых щипало в носу.
— Почему ты не сдал хлеб государству? — стараясь придать голосу как можно большую строгость, спросил Крутых.
— Потому, что не выгодно, — с обескураживающей откровенностью ответил Сивков.
— Как это не выгодно? Государству выгодно, а тебе, значит, нет? — отпарировал Крутых.
— Если буду сдавать хлеб по той цене, что установила власть, детишек по миру пошлю.
— А то, что городу есть нечего, армию кормить нечем, тебя не касается? — выкладывал, как ему казалось, совершенно неопровержимые доводы Крутых.
Но Сивков оказался невероятно упрямым. Никакие патриотические доводы на него не действовали, он признавал лишь деньги. Как он считал, на проданный хлеб он должен был одеть и обуть семью, приобрести сельхозинвентарь да еще оставить кое-что про запас, на случай неурожая. А поскольку цену на него установили неоправданно низкую, он и решил подождать до лучших времен. Ведь хлеб Сивков не украл, он его вырастил своими руками, поэтому считал, что должен иметь право распоряжаться результатами своего труда.
— Такие, как ты, распоряжались до семнадцатого года, — ледяным тоном отрезал Крутых. — Ваше время кончилось. Получишь, сколько положено, по сто седьмой статье, а хлеб твой заберем бесплатно. Именем диктатуры пролетариата. Теперь всем распоряжается она. Оставить город и армию без хлеба тебе никто не позволит.
Сивков промолчал, но когда его повели в камеру, у порога обернулся и бросил:
— Кто же кормить тебя будет, если всех пересадить собираешься? Земля сама по себе лепешки не родит.
У Сивкова конфисковали десять тысяч пудов хлеба.
— Рабочим целого завода на год хватит, а он пытался его спрятать, — возмущался Крутых.
Коллективизация всколыхнула всю сибирскую деревню.
В партийных органах, в ГПУ подчеркивали: на ней проверяется отношение крестьян к советской власти. Те, кто не хочет идти в колхоз — ее враги. Раньше их не было видно, а теперь им некуда спрятаться. Коллективизация сразу же показала, кто чего стоит, она заставила вредителей выйти из укрытий. Не зря же в стране в одночасье случилось несколько громких процессов.
Крутых безжалостно относился как к кулакам, так и к подкулачникам. Он был убежден — все они лишь ждут момента, чтобы выступить против советской власти. Глядя на Евдокима, Крутых вспомнил совещание в своем отделе, где как раз шел разговор о подкулачниках. Один из сотрудников спросил, кого относить к этим людям. Начальник отдела Головенко ответил на это однозначно — тех, кто сочувствует кулакам.
Приехав в Луговое расследовать причину пожара, Крутых удивился, когда узнал, что в двенадцати верстах от деревни живет единоличник. Он расценил это, как политическую ошибку председателя колхоза Зиновьева.
— Как же ты мог допустить такое? — спросил Крутых. — Неужели не понимаешь, что, оставив единоличника, ты дал колхозникам возможность сравнивать их жизнь с жизнью этого самого Канунникова? Ведь у него на столе, наверное, побогаче, чем у них.
Аргументы Крутых удивили Зиновьева. Если частник живет лучше колхозника, зачем ему тогда идти в колхоз? Да и нужны ли в таком случае колхозы? Но они нужны, считал Зиновьев, потому что именно колхоз может обеспечить крестьянину лучшую жизнь. Выходит, Крутых в это не верил. Но говорить об этом вслух Зиновьев не стал. Он лишь заметил:
— Именно для сравнения я его и оставил. Если кто-то из колхозников скажет, что жить единоличником лучше, значит мы что-то делаем не так. Надо искать ошибку и исправлять ее. Я думаю, такие единоличники, как Канунников, нам сейчас даже полезны.
— А я думаю совсем по-другому, — отрезал Крутых. — Дом Канунникова может оказаться гнездом целой банды.
На этом разговор чекиста с председателем закончился. Узнав, что Шишкин собирается к Канунникову на охоту, Крутых отправился с ним. Ему хотелось прощупать этого единоличника, узнать, с кем он поддерживает отношения, кто приезжает к нему и по каким делам. И вот теперь он сидел в Евдокимовой избе и наслаждался теплом, идущим от печки. Его лицо выражало отрешенность, но мозг непрерывно работал. От его глаз не ускользнула ни одна деталь — ни взгляды, которыми обменивались Евдоким и Наталья, ни слова, случайно роняемые Спиридоном. Для Крутых все было важно. Он сидел и размышлял о том, какое отношение к пожару мог иметь Канунников. Его мысли прервал Шишкин.
— За окном-то чо делается, — произнес он, показывая рукой на берег.
Крутых привстал и посмотрел в окно. Над Чалышом летел снег. Косые белые полосы секли пространство, отодвигая противоположный берег реки и смазывая очертания деревьев. Вскоре они совсем исчезли за белой пеленой. Но на земле снега не было. Жадно ловя каждый лучик солнца, она уже успела прогреться и снежинки, едва прикоснувшись к ней, таяли. Желтая прошлогодняя трава намокла, посерела.
Крутых отвернулся от окна и снова сел. Мужчины молчали и это молчание казалось естественным, потому что у каждого из них были свои мысли и никто не хотел делиться ими. Молчание угнетало лишь Наталью. Приезд чекиста не давал ей покоя, ее разбирало женское любопытство. Наконец, она не выдержала и спросила, обратившись к Крутых:
— Надолго сюда?
— Шишкин домой поедет и я с ним, — ответил чекист и зевнул.
Ответ не удовлетворил Наталью, но задавать дальнейшие вопросы она не стала. Собрала со стола кружки, накрыла полотенцем хлеб.
— Давно здесь живете? — вдруг неожиданно спросил, казалось, уже начавший дремать Крутых.
— Да уж почти год, — ответил за жену Евдоким. Ему не понравилось, что тот преднамеренно разговаривает только с ней.
— А сюда откуда приехали? — снова спросил Крутых и уставился взглядом на свои сапоги.
Канунников не знал, подозревают его в чем-нибудь или просто хотят прощупать, чем живет, но прекрасно понимал, что от него не отстанут, пока не удовлетворят любопытство.
— Из Оленихи, — ответил Евдоким. — Слышал такую деревню?
— Чем же она тебе не понравилась? — спросил Крутых, повертев носком сапога, от которого все так же не отрывал взгляда.
— Названием, — съязвил начавший раздражаться Евдоким.
— По людям не скучаешь? — Крутых поднял голову и посмотрел на Канунникова.
— Пока нет, все некогда как-то.
Разговор начал походить на допрос и Наталья, стоявшая около печки, насторожилась.
— До Омутянки напрямую далеко? — спросил Крутых.
— Верст десять, однако, будет, — вставил слово молчавший до этого Спиридон.
Крутых резко обернулся к нему, заставляя умолкнуть на полуслове, и снова обратился к Канунникову.
— А ты как думаешь?
— Кто его знает, я летом там не был, — ответил Евдоким.
Крутых перевел взгляд на Наталью и она опустила глаза, стала перебирать пальцами край передника. Воспользовавшись паузой, снова заговорил Спиридон.
— Я к тебе на охоту приехал, — сказал он, обращаясь к Евдокиму. — Места здесь богатые.
Канунников догадался: Спиридон дает понять, что не имеет к чекисту никакого отношения. Дескать, приехали вместе, но каждый по своему делу. Снова наступила неловкая пауза. Прервал ее Крутых.
— Гости у вас давно были? — спросил он Евдокима.
Тот даже вздрогнул. Он почему-то ждал этого вопроса, но оказался не готов к нему. Крутых не спрашивал, были ли здесь другие люди. Он в этом не сомневался. Его интересовало, когда они приезжали сюда.
— Позавчерась, — ответил Евдоким. — Катер из пароходства приходил.
— Что они здесь делали?
— Указания давали. Я ведь бакенщиком устраиваюсь.
Крутых настороженно поднял брови. Он, конечно, знал, что на Чалыше открывают судоходство. Но вот о том, что Евдокиму дают в нем должность, слышал впервые. Однако, не это сейчас занимало его, хотя новость сама по себе была интересной. Зацепившись за какую-то ниточку, он хотел прояснить для себя некоторые детали.
— Кто на катере приезжал? — снова спросил Крутых.
— Овсянников.
— Он курит или нет, не заметил?
Евдоким удивился этому вопросу. По правде говоря, он и ответить на него не мог. Овсянников не просил махорки, но курит он или нет, этого Канунников не знал. Поэтому в ответ на вопрос чекиста только пожал плечами.
— На берег Овсянников выходил? — снова спросил Крутых.
Овсянников на берег не сходил, он это хорошо помнил. Значит, какой-то след оставил Гошка. И зачем он только появился на Чалыше? Теперь вот снова приходится изворачиваться, врать. У Канунникова опять нехорошо засосало под ложечкой.
— Да разве я помню, сходил, наверно, — простодушно ответил Евдоким. — Ведь он сюда приезжал по делу.
— А куда катер пошел?
— Вниз по Чалышу.
— Значит, вернется дня через три, — произнес Крутых и добавил: — Но это, может, и к лучшему. А кроме Овсянникова никто не приезжал?
— Кому же здесь быть? — наигранно удивился Евдоким.
— Это тебе лучше знать.
От последних слов Наталью даже передернуло. Все это время она прислушивалась к разговору, который ей не нравился, как и сам приезд чекиста. А тут еще этот вопрос. Ее вдруг взяла злость.
— Чего прицепился к мужику, как банный лист? — искренне возмутилась она. — В нашем доме преступников нету.
— Я о них и не говорил, — отрезал Крутых.
— Знаю я тебя, — решительно пошла в наступление Наталья. — Вот его недавно чуть не убили, так ты об этом не спрашиваешь. А про Овсянникова тебе надо все рассказать. Да мало ли кто у нас был? Тебе-то какое дело?
Неожиданная смелость жены удивила Евдокима. Щеки Натальи побледнели, глаза наполнились гневом. Она не понимала, зачем нужно задавать обходные вопросы, когда можно спросить напрямик. Если подозреваешь человека в чем-то, скажи ему об этом.
Но у Крутых голова работала по-своему. Он был на редкость наблюдательным человеком. Выйдя на берег, он заметил на земле свежий папиросный окурок, который мог принадлежать только приезжему человеку. Ни Евдоким, ни Спиридон папирос не курили. Привыкший не пренебрегать даже самыми незначительными уликами, Крутых решил выяснить историю окурка. Но это почему-то не понравилось хозяйке дома. Зато в пылу гнева она упомянула о любопытном с его точки зрения факте — нападении на Евдокима. Поэтому он тут же спросил кто, когда и где напал на Канунникова. Евдокиму пришлось рассказать о возвращении из Усть-Чалыша.
— Он после ранения ко мне заехал, — сказал Спиридон. — Весь в кровище. Бабы его обмыли да перевязали. Шапку по дороге потерял.
— Чего же ты в милицию не заявил? — спросил Евдокима Крутых.
— Нужон я милиции, как собаке пятая нога. Ведь я — единоличник.
— Это ты зря, — ответил чекист и внимательно посмотрел на Канунникова.
Ему подумалось, что если бы тот вовремя заявил о случившемся, преступники могли быть задержаны. Но даже если бы их и не поймали, следствие могло иметь дополнительные улики. Не исключено, что это могли быть те же самые люди, которые подожгли амбар. Но время ушло и все улики пропали. Сейчас в логу, где бандиты встретили Евдокима, стоит вода. Крутых снова ушел в себя и задумался. Евдоким же вообще не имел желания вспоминать о той страшной ночи.
Из серых тучек, затянувших небо, продолжал сыпать снег. За его пеленой противоположный берег Чалыша исчез совсем.
— Вот тебе и поохотились, — поглядев в окно, произнес Спиридон. — Того и гляди, еще отзимок стукнет.
— В падеру вся утка по тихим местам сидит, — ответил Евдоким. — Там ее легче брать.
Но мерзнуть у стылой весенней воды Спиридону не хотелось и он стал вспоминать весны, похожие на нынешнюю. По его наблюдениям охота в такую погоду всегда была неудачной. Но у Евдокима было другое мнение.
— Завтра солнце выглянет, — сказал он, — и обсушит все в один момент. Еще загорать будешь.
Он достал гильзы, разложил их на столе и стал снаряжать патроны. Крутых сначала безучастно смотрел на это занятие, затем начал помогать Евдокиму. Он ловко вышибал пистоны из стреляных гильз, умело запыживал патроны. Канунников заметил, что возня с боеприпасами доставляет ему удовольствие.
Но чем бы ни занимался Крутых, главным для него была его работа. Запыжив три патрона, он как бы невзначай снова начал расспрашивать Евдокима.
— С порохом-то трудно? — словно между делом обронил он.
— Еще как, — сопя, ответил Евдоким, которому никак не удавалось загнать в патрон толстый пыж.
— А где берешь?
— Жгу остатки от старорежимного времени.
— А у добрых людей разжиться разве нельзя?
— Окромя меня, доброго человека во всей округе не сыскать, — не скрывая ехидства, заметил Евдоким. Поднял голову на Спиридона и добавил: — Разве вот он еще.
— Это почему же? — удивился Крутых.
— Привечаю всех, кто сюда приезжает. Тебя вот тоже приветил. А коснись самого, приткнуться некуда.
— Ты, я вижу, человек веселый, — сощурив глаза, посмотрел на Евдокима Крутых.
Евдоким выдержал его взгляд. Он видел на своем веку много разных людей и научился распознавать их, как бы они не маскировались. Безобидные на первый взгляд слова чекиста окончательно убедили его в том, что тот уцепился за какую-то ниточку и теперь, держась за нее, пытается выйти на главную цель. Он понял, что ниточка эта пролегает через его дом. Иначе не оказалось бы здесь этого чекиста. К тому же весьма дотошного, отметил про себя Канунников.
Снег за окном шел густо и земля, не успевая впитывать его, постепенно становилась белой. Дул северный ветер, задирая на поверхности разлившейся воды высокую волну. В такую погоду огромные табуны уток собираются на небольших озерах, защищенных от ветра тальниками. За излучиной Чалыша, чуть ниже переката, находилось одно из таких озер. Оно было мелководным, к осени зарастало густой травой. На нем постоянно кормилась птица.
В большую воду озеро соединялось с Чалышом узкой проточкой. Евдоким хорошо знал это место и хотел утром отправиться туда.
По правде говоря, ни в дичи, ни в рыбе нужды у него не было. Да и мокнуть на холодном ветру не доставляло удовольствия. Но его начало угнетать присутствие Крутых. Пристальное наблюдение, к которому он никак не мог привыкнуть, выводило из себя.
Крутых не был назойлив, но его интересовало все. Он бросил долгий внимательный взгляд даже на пеленку, в которую Наталья заворачивала сына. Несколько раз чекист как бы невзначай зацепил ногой корыто с золой, стоявшее у печки. Зола немного просыпалась на пол. Он тут же бросился сгребать ее снова в корыто. Крутых явно что-то искал, и это не мог не заметить наблюдательный Евдоким. Слежка раздражала его, действовала на нервы. Вот почему он решил утром уехать на охоту. Но оставлять чекиста в доме один на один с Натальей не хотелось. Надо было каким-то образом уехать одному, без Шишкина. А там пусть думают, что хотят. И он решил утром не будить Спиридона.
Люди, живущие на природе, встают рано. Евдоким проснулся до зари и вышел на улицу помочиться. Ветер стих. На земле, словно марля, тонкой белой корочкой лежал снег. Широкие лывы подернулись ледком. По темному небу ползли мрачные черные тучи. В такую погоду утка старается летать низко и охота могла быть хорошей. От этой мысли у Евдокима немного повеселело на душе. Но когда он потихоньку, чтобы не будить гостей, вернулся в избу, Спиридон уже сидел на лавке и наворачивал на ногу портянку.
— Тебя-то какая лихоманка подняла? — спросил Евдоким.
— Да ведь пора уже, — откликнулся Шишкин. — Самое время стрелять.
— Кого стрелять? — не понял Евдоким.
— Утей, кого же еще.
С полатей свесил голову Крутых, спросил веселым голосом:
— На охоту? — И, не дожидаясь ответа, признался: — А я не охотник. Не понимаю этого и не люблю.
Канунников промолчал. Он понял, что ехать придется со Спиридоном. Наталья, тоже вставшая с постели, наскоро собрала на стол. Охотники поели, еще раз проверили котомки с боеприпасами и отправились к реке.
Сложив вещи в лодку, Евдоким усадил Спиридона на корму, а сам сел за весла. Греб он резкими взмахами, лодка легко двигалась вперед. К озеру они подъехали, когда небо еще только начинало сереть. Из-за кустов доносилось негромкое покрякивание уток, переговаривающихся между собой. Еще не видя птиц, Евдоким понял, что охота будет недолгой. Непуганая птица летит прямо на ствол ружья, а боеприпасов в его котомке лежало не так уж много.
Охота действительно была короткой. Евдоким и Спиридон в течение двух часов расстреляли все свои патроны и убили почти полсотни уток. Они сложили их в лодку и присели на борт перекурить. Канунников, не произнесший до этого ни одного слова, спросил:
— Мальчонка этот с наганом где к тебе пристроился?
— В Луговом, — ответил Спиридон.
— А пошто он ко мне надумал ехать?
— Кто его знает? Говорят, поджигателев ищет, тех, кто хлеб спалил, — произнес Спиридон с явным безразличием.
— А я тут при чем? — удивился Евдоким. — Я ведь и в Луговом-то впервые появился после того, как амбар сожгли.
— Не при чем, конечно. Но у сыскных мозги по-своему повернуты.
Евдоким вставил весла в уключины и сел в лодку. Шишкин оттолкнул ее от берега. По истоку выплыли в Чалыш. Немного ниже истока находилась еще одна узкая проточка, а за ней самый большой чалышский перекат. Позавчера Канунников поставил здесь две вешки, которые показывали судам, как обойти мель. Он особенно тщательно промерил здесь глубину. Перекат имел особенность: течение било у правого берега, на середине реки находилась мель.
К левому берегу от нее отходили две песчаные косы. Пароход, гоня перед собой волну, мог проскочить одну из них. Но вторая коса была больше первой, и, уткнувшись в нее, судно обязательно должно было попасть в ловушку. Евдоким не знал всех тонкостей лоцманского дела, однако инстинктивно чувствовал особую опасность этого места для парохода. Он посмотрел на тычки и заметил, что вода немного убыла. Подумал: завтра надо съездить сюда и переставить их ближе к берегу. А то, не дай Бог, недолго до беды.
Грести против течения на осевшей под тяжестью лодки было нелегко. Не доезжая до излучины, у которой находился второй перекат, на весла пересел Спиридон.
— Ну и наворочали мы с тобой утей, — радостно заметил он, перешагивая с кормы через птицу. — Теперь всю посевную буду с мясом.
Евдоким понимал напарника. Весной в деревне с мясом обычно трудно, никакой крестьянин в это время скотину бить не будет. И он радовался за Спиридона, однако сейчас его занимали другие мысли. Ему бы ходить по полю, вымерять его шагами, как это делал каждую весну, еще раз прикидывая, в каком месте и какое зерно предстоит бросить, а он вместо этого сидит в лодке и смотрит на дикий берег, ставший его судьбой. Ах, поле, поле, зачем же меня отлучили от тебя, в который уже раз подумал Евдоким. За какие грехи вся жизнь в один миг перевернулась вверх тормашкой. Вот предложили стать бакенщиком, и с радостью согласился. А если бы отверг предложение, что тогда? Пришлось бы складывать пожитки и ехать на новое место. Но кто покажет такую землю, где можно жить в стороне от всех? Или, может, пуститься в бега, как Гошка Гнедых со своим дружком Федором?
При воспоминании о Гошке перед глазами Евдокима сразу же возникло лицо чекиста, сидящего сейчас в теплой избе вместе с Натальей. Интересно, о чем он расспрашивает ее?
Евдоким перевел взгляд на Спиридона. Тот греб, раскачиваясь на сиденье, и река, обнимая лодку, с ласковым журчанием пропускала ее вперед. Спиридон нравился ему за спокойный и веселый нрав, желание помочь человеку в беде. Шишкин не философствовал. Он всегда работал, не покладая рук, и в этом была его высшая житейская мудрость. А, может, так и надо, подумал Евдоким. Вступить в колхоз — и все встанет на свои места. Но внутри него тут же что-то восстало, воспротивилось даже самой мысли об этом. Он признавал только тот труд, который доставлял удовольствие и сохранял независимость.
Крутых ждал охотников на берегу. У его ног сидела собака Евдокима. Канунников удивился тому, как быстро чекист подружился с ней. Ведь еще вчера она бросалась на него со злобным лаем. Крутых подошел к причалившей лодке и, увидев добычу, искренне удивился.
— При такой охоте ни пахать, ни сеять не надо, — развел в сторону руки чекист. Но тут же добавил: — В нашей стране животный мир — собственность государства.
Евдоким не обратил внимания на его слова. Охотники, сопя, втащили лодку на берег и пошли к избе. Чекист молча последовал за ними. Дом дышал жаром. Наталья только что посадила в печь хлеб и теперь прибирала со стола муку. С хлебом было трудно. Наталья пекла его из несеяной муки, и Крутых обратил внимание на то, как тщательно сметает она со стола каждую белую пылинку.
На кровати в одной распашонке лежал мальчик, смотрел на вошедших круглыми немигающими глазами. Спиридон улыбнулся ему и тот замахал ручонками, заскал ножками. Губы Евдокима дрогнули, на лице разгладились морщины. Сын стал осознавать окружающий мир, и отец все больше привязывался к нему.
Наталья удивилась столь раннему возвращению мужа, она ждала его к ночи.
— Порох сожгли, вот и вернулись, — пояснил он.
— Обед еще не готов, придется ждать, — заметила Наталья. Она вытерла стол влажной тряпкой и направилась к печке посмотреть хлеб.
Однако Спиридон засобирался домой. На улице становилось все теплее и он боялся испортить охотничьи трофеи. Да и время было горячее — в колхозе шла подготовка к пахоте и севу.
Крутых не стал возражать против отъезда. Он хотел еще раз по своим делам заглянуть в Луговое, повстречаться кое с кем из тамошних мужиков. Поглаживая ладонью клеенчатый портфель, он внимательно осматривал избу, словно хотел что-то прочесть на ее стенах. Он и так узнал здесь немало интересного. Эта поездка оказалась для него очень важной.
Евдоким вышел проводить гостей. Он был искренне рад их отъезду, чужие люди утомляли его. У лодки Спиридон попытался разделить уток, но Канунников жестом остановил его. Взял себе несколько штук, остальных отдал Шишкину.
— Не ерепенься, — резко сказал он. — Посчитай, сколь ртов сидит у тебя по полатям. Я себе еще добуду.
Спиридон переложил уток в свою лодку, но зато отдал Канунникову порох. Пожимая на прощанье ладонь Евдокима, Крутых сказал:
— Не получилось у нас разговора. А жаль. Но мы еще встретимся. Будь здоров.
Последняя фраза прозвучала загадочно. Евдоким так и не понял — подозревают его в чем-либо или Крутых просто хотел еще что-то выяснить.
После отъезда гостей Канунников ощутил в душе пустоту. Ему показалось, что его со всех сторон обложили капканами и он в них обязательно попадет. И даже время назначено, когда это случится, только он его не знает. Чекисты так просто не приезжают. Он сел на лавку спиной к столу и уставился взглядом в дверь. Молчание нарушила Наталья.
— Приезжий без вас допрос мне устроил, — осторожно произнесла она.
Наталья ожидала удивить этим Евдокима, но он спокойно, даже равнодушно сказал:
— Знамо, за тем сюда и наведывался. О чем расспрашивал-то?
— Часто ли приезжают к нам люди, не останавливался ли кто недавно. Ищет кого-то, а кого не говорит.
— О Гошке не спрашивал?
— Нет. И я не говорила. Кто его знает, какими делами он занимается. Зачем нам в них впутываться?
Евдоким с одобрением посмотрел на жену. Рассудительной, изворотливой стала Наталья. Догадливой, не по-бабьи мудрой. Все у нее в меру. Лишнего не скажет. Зато если вставит слово, то вовремя. И промолчит именно в ту минуту, когда нужно.
— Не скучно тебе здесь? — спросил Евдоким. — Я иногда думаю, может нам в село податься?
— Привыкла уже, — ответила Наталья. — Когда тебя нет, с сыном разговариваю. А ты дома, вместе на лавке сидим, в окошко смотрим. Скука и проходит.
Евдоким усмехнулся. Вспомнил, как плакала она вначале. Хотя в Оленихе у нее никого не осталось. Отец с матерью померли, брата революция занесла в Воронежскую губернию, в родное село он не вернулся.
Евдоким никогда не задумывался — любил ли он свою жену. Но сейчас остро чувствовал, как дорога и необходима она ему. Жена была его опорой. Без Натальи ему не за что было бороться, нечего утверждать в жизни. Она занимала ровно половину его мира. Для сына там еще не находилось места, его существование только начинало входить в сознание Канунникова.
Он ласково глянул на жену, взял ее узкую руку в свою большую сухую ладонь и положил себе на плечо. Наталья посмотрела на него, вздохнула и тихо произнесла:
— А съездить в деревню хочется. Давно не видела, как люди живут.
— Съездим. В Луговое и в Усть-Чалыш. — Он ткнулся головой в ее плечо и тут же отстранился, испугавшись внешнего проявления ласки. По его понятию, ласка только расслабляет человека, а ему расслабляться в этой жизни было нельзя.
Солнце клонилось к закату. Розовые лучи его легли на излучину Чалыша и, отражаясь от воды, падали сквозь окошко в небеленую избу. Снег стаял еще утром, мокрую траву обдуло ветром. На речной берег снова вернулась весна.
— День завтра хороший будет, — сказал Евдоким, глядя в окно. И, тоже вздохнув, добавил: — Надо идти кормить корову.
Он убрал ладонь Натальи с плеча и вышел из избы. Ветер дул с противоположного берега Чалыша, нес тепло. Земля отогревалась. Через неделю уже начнут пахать, подумал Евдоким. И вспомнил свою прошлогоднюю неудачу, когда полая вода залила его пашню. А на гриве земля неплохая, отметил он про себя. Надо будет нынче разработать участок побольше.
…Утром Евдоким долго не мог проснуться. Наталья толкала его в бок до тех пор, пока он не оторвал голову от подушки и не начал испуганно озираться.
— Кажись, мотор на реке стучит, — негромко произнесла она.
Евдоким замер, но не услышал никакого стука. Он встал с постели, подошел к окну. Солнце заливало землю удивительным светом. Чалыш блестел, словно отсвечивал лаком.
Канунников вышел на крыльцо в одном исподнем белье. Утренний воздух был напоен пением птиц и какой-то особой свежестью. Весна взяла свое окончательно. За одну ночь распустились тальники, набухли почки у стоящей рядом с домом осины. Евдоким еще раз глянул на Чалыш и тут до него донеслось далекое тарахтение катера. Оно было таким отдаленным, что походило на чудящийся стук дятла в глухом лесу. Евдоким замер и прислушался, улавливая каждый звук. И окончательно убедился: это катер. Зайдя в избу, он беззлобно буркнул:
— Ну и слух же у тебя!
Наталья уже держала в руках ведро, она собиралась доить корову. Он пропустил жену в двери и пошел к лавке, где лежала его одежда. Надо было встречать гостей.
Катер причалил к берегу только через час. Евдоким, как заправский матрос, принял чалку, помог установить трап. Команда катера обрадовалась ему. Белобрысый Мишка, который в прошлый приезд бегал за ельцами, долго тряс ему руку и весело говорил:
— А ельчики-то были мировые. До сих пор как вспомню, так облизываюсь.
Мишку оттеснил незнакомый сухощавый мужчина в серых парусиновых сапогах с галошами. Евдоким, едва взглянув на его обувку, сразу понял, что этот человек из начальства: до сих пор никого в галошах он здесь не видел. Незнакомец оказался работником пароходства. От простуды, от крика ли голос его осип и, когда он говорил, на шее вздувались жилы, а лицо краснело.
— Здорово, бакенщик, — прошипел он, протягивая длинную сухую ладонь. — Сапрыкин, из пароходства. Видел на реке твои вешки, молодец. Но сейчас вода падает. — Длинная фраза была ему не по силам, он остановился перевести дух. Провел рукой по горлу, покачал головой. — В верховьях Чалыша приморозило, вот и падает. Много не упадет, но ты будь начеку, — закончил он фразу.
Евдоким ощутил незнакомое ему раньше чувство. Он впервые осознал реальную связь между собой и этими людьми. И также впервые начал понимать, какая большая ответственность ложится на его плечи.
— Первый пароход пойдет послезавтра, — словно угадав его вопрос, произнес Сапрыкин. — Будь готов встретить.
— А как на других перекатах? — спросил Евдоким.
— Бакенщиков везде подобрали, — выдавил из себя представитель пароходства. — Теперь вот проверяем их готовность.
Катер простоял недолго. Сапрыкин еще раз подробно объяснил Канунникову обязанности и ответственность, которые на него возлагаются.
— Сядет пароход на мель, пойдешь под суд, — сказал он. — Но лучше, чтобы не было ни того, ни другого.
На берег вышла Наталья с сыном на руках. Мишка, растянув в улыбке рот, поздоровался с ней. Сапрыкин, не скрывая своего удивления, долго смотрел на Наталью, потом сказал:
— Ничего, обживетесь.
Она дерзко стрельнула по нему глазами. Поскрипывая песком, отступила на шаг от воды. Наталья слышала предыдущую фразу Сапрыкина и ей казалось, что по реке должен пойти какой-то необыкновенный пароход. Расцвеченный флагами, облепленный кумачовыми транспарантами. Во всех деревнях народ будет выходить на берег и смотреть на него.
— Как же он здесь развернется? — спросила Наталья, которой показалось, что весь Чалыш от берега до берега окажется такому пароходу тесным.
— Здесь не развернется, а на широком плесе сможет, — ответил Евдоким. — Иначе как же ему назад идти.
С мыслями о пароходе Канунниковы пошли домой. Они постепенно стали осознавать свое изменившееся положение. Еще Овсянников говорил Евдокиму, что скоро ему привезут тес, из которого надо будет построить фонарницу. Фонари и керосин бакенщик должен беречь пуще глаза. Не окажись в случае надобности под рукой того или другого — и дорога судам по реке будет закрыта. Евдоким начал прикидывать, как должна выглядеть фонарница и где он ее поставит. К новой работе приходилось приступать гораздо быстрее, чем он этого ожидал.
Производственные заботы по-новому наполнили жизнь Евдокима. Окружающий мир менялся на глазах, и помешать этому уже ничто не могло. Служба бакенщика придавала всей жизни новый оборот.
Наталья женским чутьем уловила это быстрее Евдокима. Катер пароходства представлялся ей надежной ниточкой, связывающей ее дом с внешним миром. И Мишка, приходивший за ельцами, и спокойный, рассудительный Овсянников вызывали у нее живой интерес. Это были открытые, приятные в общении люди. То же самое она сказала бы о Спиридоне Шишкине или председателе колхоза Зиновьеве, хотя видела последнего всего один раз.
После ухода из Оленихи ей пришлось на многое взглянуть другими глазами. Хлеб и без того всегда нелегкий, на берегу Чалыша доставался еще тяжелее. А точнее сказать, его не было вовсе. Конечно, Канунниковы не голодали. На их столе постоянно имелись рыба и молоко. Не бедствовали они и с мясом, особенно в то время, когда началась охота. Но мысли о хлебе никогда не покидали Наталью. Все зависело оттого, будут ли иметь колхозники зерно на продажу или нет.
Еще хуже, чем с хлебом, было с одеждой. То, что они с Евдокимом привезли из Оленихи, поизносилось, а новую одежонку купить было негде. В стране вводились невиданные до того формы торговли. Чтобы получить ситец, нужно было сдавать молоко, яйца, масло. Такой возможности Канунниковы не имели.
Войдя в дом, Наталья положила сына на кровать, распеленала его и со вздохом произнесла:
— Скорее бы уж пароход приходил. Может, ситцем тогда разживемся, а то нашего Мишку запеленать не во что.
Она ожидала, что Евдоким воспримет эти слова как жалобу на неустроенную жизнь, а, значит, и укор в свой адрес. Ведь это по его вине они с ребенком на руках оказались здесь. Но Евдоким только буркнул:
— Теперь уж недолго. Скоро придет.
Она поняла, что и он ждет этой минуты с большим интересом. Ведь тогда их берег из заброшенного, никому неизвестного места превратится в настоящий перекресток на главной дороге.
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Проверять на реке тычки Евдоким поехал в тот день, когда по Чалышу должен был пройти первый пароход. Сама минута встречи с ним представлялась ему чрезвычайно торжественной. Встали они в то утро с Натальей рано, над лугами еще только занималась заря. Наталья открыла сундук, достала единственную новую рубаху мужа и положила перед ним на лавку. Это была синяя сатиновая косоворотка — последняя обновка Канунникова, купленная перед отъездом из Оленихи. Ее берегли до особого случая.
Глядя на рубаху, Евдоким подумал, что еще год назад он понятия не имел о профессии бакенщика. А теперь стал им сам. Превратился в пролетария, как сказал Овсянников. Только сегодня он в полной мере ощутил, какой тяжелый груз ответственности лег на его плечи.
Наталья стала щепать лучину, чтобы растопить печь, накормить мужа завтраком. Но он остановил ее.
— Не возись ты с печкой, — произнес он тихо. — Принеси лучше молока.
Он выпил полную глиняную кружку, потоптался посреди избы и произнес, словно выдохнул:
— Ну, мне пора.
Наталья вышла проводить мужа на берег. Над горизонтом обозначился огромный, кровавый горб солнца. Дул теплый ветер. Он нес с собой запах оттаявшей земли и лопнувших осиновых почек.
— Вот уж и листья появились, — сказал Евдоким и добавил с легкой грустью: — Сеять пора.
Он толкнул лодку от берега и прыжком заскочил в нее. Поудобнее уселся на сиденье, взялся за весла. Наталья все еще стояла на берегу.
— Как пароход придет — услышишь! — крикнул он ей. — Я его встречу на перекате.
Раньше в такую пору он был в поле. На краю пашни стояла его телега с мешками пшеницы, а сам он, налегая на рукоятки плуга, пахал. Плуг выворачивал наружу жирный, лоснящийся чернозем. Весна — трудное время для хлебороба. Вспахать и отсеяться нужно в срок, который в Сибири составляет считанные дни. Евдоким не жалел ни себя, ни лошадь. Весной его лицо чернело, щеки проваливались, резче обозначались скулы. Но зато какой радостный возвращался он в село. А потом ждал первых всходов, первых дождей.
Тоска по утраченной жизни охватила его. Путь назад еще не был заказан. Он мог вернуться в Олениху, да и в Луговом его бы приняли в колхоз. Но Канунников понимал, что уже не вернется.
А река, меж тем, несла лодку и Евдоким лишь чуть шевелил веслами, стараясь выдержать правильное направление. И вдруг до него донеслись новые, не слышанные ранее звуки. Впереди, за многими поворотами Чалыша, раздался трубный голос, похожий на далекий рев быка. Канунников догадался — это гудок парохода и быстрее заработал веслами.
Первые тычки стояли на повороте, где он ловил осетров. Под напором течения они дрожали мелкой дрожью, пучки травы, привязанные к ним, шевелились, словно от ветра. За вчерашний день вода в Чалыше упала на вершок, но сегодня она снова начала прибывать. Тычки стояли на месте, правильно указывая путь пароходу. Да и что могло с ними случиться? Ведь после того, как прошел катер, на Чалыше не было ни одного человека. На реку Евдоким выехал не для того, чтобы проверить свою работу — уж в своей-то добросовестности он не сомневался. Ему хотелось встретить пароход, как и подобает бакенщику, у границы владений.
Следующие отметки глубины стояли там же, где он воткнул их в песчаное дно реки три дня назад. Здесь тоже все было в полном порядке. Он лишь мельком глянул на них и, налегая на весла, поплыл дальше. Впереди был самый опасный перекат. Он находился немного ниже протоки, в которой они со Спиридоном ставили фитиль. Река и здесь казалась полноводной, но это впечатление было обманчивым. Пароход мог пройти только узким коридором, прижимаясь к самому берегу. В тридцати саженях от него начинались песчаные косы. Летом они обнажались, образуя острова.
Чалыш нравился Евдокиму во все времена года. Но сегодня он был по-особому красив. На посветлевших, налившихся соком тальниках набухали бархатистые сережки. Молодая трава, которой еще вчера не было видно, нахально, прямо на глазах, лезла из земли. Ее упорство, неостановимая тяга к жизни удивляли Канунникова. Поднявшееся солнце разлило по реке золотистую краску, и Евдокиму казалось, что он попал в необыкновенный, сказочный мир. От вида травы, доносившегося с берега запаха сырой земли, готовой принять в себя семена растений, душа его переполнялась особой, не испытанной ранее радостью. Ему казалось, что он участвует в огромном празднике.
Чалыш нес свои воды вровень с берегами. Время от времени над самой водой проносились табунки стремительных чирков. Впереди показалась укрытая в тальниках протока, за которой начинался перекат. Евдоким расслабленно, бездумно смотрел на реку и вдруг подсознательно начал ощущать, что с ней произошла какая-то перемена. Словно она сделалась еще шире, вода поднялась в ней на невероятную высоту.
Канунников стал оглядываться, ища отметки глубины и, увидев их, удивился. Они стояли не в тридцати саженях от берега, а в доброй сотне, открывая пароходу прямой путь по самой середине реки. Еще не веря своим глазам, он повернул лодку прямо на тычки. Первая мысль, пришедшая в голову, была о том, что виной всему необычайно высоко поднявшаяся вода. Она затопила берег и потому тычки оказались так далеко от него. Но тогда почему же он не заметил этого на других перекатах?
Все стало ясно, когда Евдоким подплыл к тычкам, одиноко маячившим на середине Чалыша. Их установили здесь другие люди. Одна тычка была его. Он узнал ее по затесам и потому, как был привязан к ней пучок травы. Вторая была новой. Очевидно, прежнюю упустили, когда выдергивали из реки, и она уплыла, подхваченная течением. А эту вырубили на берегу. Евдоким взялся за нее и в это время второй раз услышал звук парохода. Канунникову показалось, что пароход находится совсем рядом. Он как бы спрашивал бакенщика, можно ли идти по реке дальше?
В голове тут же созрела единственно верная мысль: вытащить из воды одну тычку и смерить ею глубину. Если она соответствует норме, значит кто-то до него промерил здесь дно и указал пароходу правильный путь. Если же тычки умышленно перенесли на мель, то кому-то требовалось, чтобы пароход попал в аварию. Евдоким ухватился за тычку обеими руками и принялся раскачивать ее из стороны в сторону. Потом с силой дернул. Но сырая, набухшая в реке талина, не поддавалась.
Злясь на тех, кто так глубоко загнал тычку в дно, Евдоким одной ногой встал на борт лодки и стал рывками тянуть ее из воды. Наконец после долгих усилий он вытащил талину из песка. Тут же ткнул ею в дно и обомлел — глубина Чалыша была здесь не больше сажени. Тогда Канунников, упираясь тычкой, словно шестом, направил лодку к берегу. Она шла прямо над песчаной косой — и везде глубина была одинаковой. Сомнения развеялись: тычки переставили умышленно. Не появись здесь Евдоким, пароход неминуемо налетел бы на мель. Он был уже рядом, за двумя или тремя поворотами реки. Острым слухом Евдоким улавливал его сопенье и шлепанье плиц по воде.
Близость парохода заставила Канунникова торопиться. Стоя в лодке во весь рост, он изо всех сил толкал ее к берегу. И все время измерял глубину. Когда она достигла двух сажен, Евдоким остановился и осмотрелся. Это было то самое место, где раньше стояли его тычки. Здесь и надо было поставить их заново. Сейчас он даже не пытался задавать себе вопрос, кто мог так зло и преступно поступить с ним. На это просто не было времени. Евдоким воткнул тычку в дно и поплыл обратно. По уговору с Овсянниковым на самых опасных перекатах бакенщики должны были ставить по две отметки глубины.
Вторая тычка сидела в грунте еще крепче первой. Евдоким взмок, раскачивая ее из стороны в сторону, но талина не поддавалась. В это время пароход снова подал голос и Канунников определил, что он находится за двумя поворотами от переката. Это было уже совсем близко. Придерживая тычку левой рукой, Евдоким поднял правую, чтобы утереть пот, застилавший глаза, и вдруг рядом с собой услышал резкий мужской голос:
— Не дергай, не тобой поставлена!
Канунников испуганно вздрогнул. Все еще держась за тычку, он оглянулся и увидел рядом с собой Гошку с Федором. Они выплыли из протоки и незаметно подошли к нему на своей ходкой и легкой лодке. Занятый работой, он не заметил этого. Но Евдоким обознался. Вместо Гошки в лодке сидел другой, совершенно не знакомый ему мужчина. Видно было, что он не брился несколько дней и поэтому лицо его заросло колючей черной щетиной. Маленькие, глубоко посаженные глаза незнакомца зло и безжалостно смотрели на Канунникова.
— Не дергай! — повторил он и у Евдокима все похолодело внутри.
Он вдруг сразу понял безвыходность своего положения. Они сделают все, чтобы пароход сел на мель. Единственный человек, который может помешать им, это он, Канунников. Он уже стал свидетелем. Вот почему живым его отсюда не отпустят. Евдоким стал лихорадочно искать пути возможного спасения. На его стороне было лишь время потому, что пароход находился уже близко. Надо было во что бы то ни стало выиграть его. Но Федор и Черный, как окрестил незнакомца Евдоким, тоже прекрасно понимали это. Евдоким увидел, как тянется к его сапогу рука Федора. Еще мгновение и он схватит его за ногу, постарается сдернуть на дно лодки. И тогда ему уже не удастся подняться. Он немного отступил к борту и, сдерживая дыхание, спросил:
— Федя, а где же Гошка?
Федор, явно не ожидавший этого вопроса, оторопело поднял голову и растерянно посмотрел на Евдокима. Именно на это секундное замешательство и рассчитывал Канунников. Сжавшись пружиной, он изо всех сил ударил Федора сапогом под подбородок. Тот опрокинулся навзничь, глухо стукнувшись головой о борт. Лодка Евдокима освободилась от державшего его Федора, он упал на сиденье и, схватившись за весла, начал бешенно грести вниз по течению. Он стремился выскочить навстречу пароходу, шум которого уже явственно доносился до него.
Канунникову казалось, что он уйдет. Тем более, что нападавшие, ошеломленные его внезапным выпадом, пока и не пытались пускаться в погоню. И в это время он увидел, как Черный поднимает со дна лодки обрез. Расстояние между лодками не превышало пятнадцати метров и Канунникову даже показалось, что он разглядел в черном стволе нацеленную на него пулю.
Выстрела Евдоким не слышал. Страшная сила бросила его на дно лодки, дикая боль обожгла руку, заполнила всю грудь.
У него возникло ощущение, что кто-то огромный и тяжелый навалился на него, сдавил ребра, и от этого Евдоким долго не мог набрать в легкие воздуха. А когда набрал, увидел над собой чистое небо и все еще красное, хотя уже высоко поднявшееся солнце. Страх неминуемой смерти заставил его собрать воедино волю и последние силы.
Канунников приподнялся в лодке и с удивлением обнаружил, что преследователи все еще не догоняют его. Черный склонился над Федором, очевидно пытаясь привести его в чувство. На лодку Евдокима он не смотрел, считая, что Канунников мертв.
Евдоким ухватился раненой рукой за правое весло, пытаясь повернуть лодку к берегу. Он понимал, что как только Черный увидит его, тут же пустится в погоню. Уйти Евдокиму не удастся, у него на это нет сил. Но если он первым достигнет берега и сумеет взобраться на него, его, возможно, увидят с парохода. Другой возможности спастись не было.
Канунникову никак не удавалось справиться с лодкой. Правая рука не слушалась, он не мог вытащить весло из воды. Тогда он навалился на него всем телом и весло поддалось. Перед глазами снова поплыли красные круги, грудь готова была лопнуть от нестерпимой боли. Он сделал гребок по направлению к берегу и потерял сознание.
Услышав стук, Черный перестал тормошить Федора, поднял голову и осмотрелся. Обе лодки несло течением, река была пустынной. Но из-за ближнего поворота Чалыша уже отчетливо доносилось шлепанье плиц парохода. Федор не приходил в сознание. Удар был настолько силен, что при падении он разбил себе затылок и, по всей вероятности, прикусил язык. Кровь текла у него из затылка и изо рта. Борт лодки был сильно выпачкан ею.
Черый зачерпнул пригоршню воды, вылил на голову Федора. Тот застонал сквозь стиснутые зубы. Тогда он повторил это еще раз. Федор открыл мутные, ничего не видящие глаза. Потом стал приходить в себя. Оперся рукой о борт лодки, сел на сиденье.
— Надо быстрее уходить в протоку, — сказал Черный. — Греби к той лодке.
Они хотели увести лодку Евдокима в кусты тальника, чтобы ее не увидели с парохода. А самим по протоке, залитыми водой суходолами уйти через луга в Обь. Но Федор никак не мог прийти в нормальное состояние. В голове его шумело, под глазами появились синие круги, он плохо соображал.
Между тем обе лодки, расстояние между которыми увеличилось метров до сорока, течением подносило к берегу. К Евдокиму снова вернулось сознание. Лежа на дне лодки, он вдруг услышал тихий всплеск. Его могла издавать только вода, бьющаяся о берег. Значит, лодка была у берега. И где-то совсем рядом раздавалось хорошо различимое шлепанье колес парохода. Теперь Евдоким знал, что делать. Надо было вылезти из лодки и бежать на берег, обрывающийся к воде невысоким яром. Там его могли увидеть с парохода.
Он попытался перевернуться со спины на живот, чтобы потом встать на колени. И снова сразу же ощутил непереносимую боль в груди. Перед глазами опять все поплыло, красная пелена закрыла свет. Но Евдоким страшно хотел жить. Никогда еще это желание не было у него таким сильным. Превозмогая боль, он перевернулся. Уцепился здоровой левой рукой за борт лодки и перевалился через него.
Черный увидел Канунникова, когда тот карабкался на песчаный яр.
— Греби! — заорал он нечеловеческим голосом на Федора, но тот даже не шелохнулся.
Тогда он с силой толкнул его в грудь, и Федор снова упал на дно лодки. Черный схватил весла и начал изо всех сил грести к берегу. А обессиленный Евдоким уже выползал на яр. Он цеплялся за землю ногтями и, прижимаясь к ней щекой, карабкался наверх. Новая сатиновая косоворотка его, лежавшая в сундуке до особого случая, была насквозь пропитана кровью и вымазана глиной.
Евдоким выполз на яр и, качаясь, поднялся во весь рост. Немного ниже этого места Чалыш делал петлю и разливался в широкое плесо. По правому, ближнему к Евдокиму берегу, росли редкие кусты тальника. Напрямую до них было не больше двухсот саженей.
Грудь у Евдокима разрывалась от обжигающей, нестерпимой боли, ему все труднее становилось дышать. Изо рта к подбородку текла тоненькая струйка крови. Однако сознание полностью вернулось к нему. Сейчас оно было как никогда ясным. Перед глазами вдруг неожиданно встала картина его встречи с Гошкой Гнедых на ярмарке в Усть-Чалыше. У винной лавки тот стоял с черным неприятным мужиком. Только теперь до Евдокима дошло, что именно этот мужик и был сейчас в лодке с Федором. Но оглянуться на преследователей, проверить себя у него уже не было сил. Евдоким смотрел на плес, откуда могло прийти спасение, и видел, как снизу на него выходит широкий неуклюжий пароход, таща за собой на буксире деревянную баржу. На ней стояли трактор, бочки, аккуратным штабелем лежали мешки, в которых, по всей вероятности, было семенное зерно. Именно это пришло в голову Евдокиму. И еще он удивился трактору, который видел впервые. Тот стоял, как неведомый зверь, на четырех зубчатых колесах.
Чувствуя, что спасение совсем рядом, Канунников сделал шаг навстречу пароходу и в это время сзади прогремел второй выстрел. Жгучая боль пронзила мозг, в глазах все померкло, мир исчез. Евдоким, как подкошенный, упал на землю и уже не мог подняться.
Держа в руках дымящийся обрез, Черный выскочил из лодки на берег, галопом влетел на яр и увидел лежащего на траве Канунникова. Он подошел к нему, пнул в бок, очевидно, проверяя, как Евдоким среагирует на это. Тело Евдокима шевельнулось, окрашивая кровью сухую траву. Правая рука откинулась ладонью наружу, на ней отчетливо проступили твердые, желтые мозоли. Убийца зачем-то наступил на кисть руки, словно пытался вдавить ее в землю. Но сделать это ему не удалось Убедившись, что Евдоким мертв, Черный спустился к воде, привязал его лодку к своей короткой бечевкой. Федор очухался и уже сидел за веслами.
— Пересядь на корму, — бросил ему Черный. — Я погребу.
Обе лодки быстро пошли вдоль берега. Когда они завернули в протоку, из-за поворота показался пароход с баржей. Черный его не видел. Бросив лодку Евдокима в тальниках, он направился по протоке как можно дальше от Чалыша. Ему нужно было добраться до Оби.
Пароход носил иноземное имя «Зюйд». Его команда шла по Чалышу первый раз. Река была извилистой, со множеством перекатов. Опасаясь незнакомого фарватера, капитан шел на среднем ходу. Он жалел старенькую посудину, которой от рождения исполнилось уже полвека. Но на последнем плесе капитан прибавил скорость. Подходя к протоке, он решил держаться ближе к тычке, установленной на середине реки. И пароход со всего хода влетел на мель.
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Наталья не могла ждать пароход на берегу. Ей нужно было подоить корову, истопить печь, приготовить завтрак. Евдоким уехал не евши и поэтому вернется сильно проголодавшимся. Но время от времени она затихала и смотрела в окно.
Первый гудок она услышала, когда доила корову. Выскочила из стайки и прямо с подойником побежала к реке. Парохода не было видно. Наталья поняла, что он еще очень далеко и вернулась к домашним делам. Однако теперь ее охватило нетерпение. Услышав следующий гудок, она снова выскочила на берег. Ей показалось, что пароход уже совсем рядом. Она простояла у самой кромки воды довольно долго, но он так и не появился.
Наталья зашла в дом, завернула сына в старенькую пеленку и поношенный Евдокимов полушубок и решила ждать мужа на берегу. Ей казалось, что Евдоким приедет домой непременно на пароходе. Но время шло, а ни мужа, ни парохода не было.
Свежий воздух убаюкал сына. Он сладко посапывал и его маленькие розовые ноздри изредка вздрагивали во сне. Потом он проснулся и заплакал. Ему захотелось есть.
Наталья вернулась домой. Но вскоре до ее донесся отдаленный шум работающего двигателя. Наталья снова запеленала сына, накинула на себя одежонку и выскочила на берег. Шум судна доносился не снизу реки, а сверху, со стороны Лугового.
Сначала Наталья не могла понять, в чем дело, но, выйдя к Чалышу, увидела показавшийся из-за поворота катер. Он возвращался в Усть-Чалыш. В душе у нее появилось смутное предчувствие тревоги. По ее подсчетам, Евдоким уже давно должен был встретить пароход и вернуться домой. А поскольку до сих пор нет ни его, ни парохода, значит на реке что-то случилось. Появление катера нисколько не обрадовало ее. Наталья думала, что он пройдет мимо, но катер начал разворачиваться и причаливать к берегу.
Едва с палубы скинули трап, как по нему на берег сбежали Сапрыкин и гепеушник Крутых.
— Где Канунников? — тут же спросил Сапрыкин.
Голос его уже не хрипел, шея не надувалась от напряжения, как прежде. На его ногах были все те же парусиновые сапоги с галошами.
— Пароход уехал встречать, — сказала Наталья.
— Давно?
— Ишшо утром.
— Поднимемся-ка наверх, — обратился к Наталье Крутых и взял ее под руку, помогая взобраться на берег.
Наталья удивилась этой вежливой, но настойчивой просьбе и послушно пошла с чекистом. На берегу он еще крепче взял ее за локоть и, нагнувшись к уху, спросил:
— Нахапьев давно у вас был?
Наталья посмотрела на него широко открытыми глазами и попыталась высвободить локоть. Но Крутых крепко держал ее за руку.
— Давно был, я спрашиваю? — повторил он.
— Чего ты ухватился за меня? — начала сердиться Наталья. — Откуль мне знать твоего Нахапьева.
— А Гнедых знаешь? — спросил чекист и Наталья поняла, что Нахапьев — это тот самый Федор, который приезжал к ним вместе с Гошкой.
Теперь у нее уже не было сомнений в том, что они что-то натворили. И еще она поняла — отрицать свое знакомство с Гошкой — бесполезно. Ведь он тоже из Оленихи, Крутых может это узнать и без нее. Но, боясь быть замешанной в Гошкиных делах, она решила скрыть от Крутых часть правды. Не говорить ему, что они были здесь всего три дня назад.
— Гошку, что ли? — спросила она, словно не уяснила себе суть вопроса.
— Ну да, из Оленихи, — сказал Крутых.
— Знаю, как не знать?
— С кем он у вас был, с Нахапьевым?
— С дружком каким-то. Фамилию я не спрашивала.
— А муженек твой где?
— Я же сказала, пароход уехал встречать.
Крутых уже открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но в это время до него донесся гудок парохода. Он отпустил локоть Натальи и повернул голову. Пароход подавал непрерывные короткие гудки.
— Что-то случилось, — крикнул чекисту Сапрыкин. — Надо ехать туда.
— Ладно, я еще вернусь, — сказал Крутых Наталье и спустился к катеру.
Федора Нахапьева сибирская ЧК разыскивала давно. Он был из очень зажиточной крестьянской семьи. На германской войне за особую храбрость был отмечен Георгиевским крестом, но революцию не принял. Гражданскую войну провел в отряде атамана Кайгородова, действовавшего в Горном Алтае. Нахапьев участвовал во всех стычках Кайгородова с красными, поэтому его знали во многих селах.
После войны, скрываясь от ареста, он осел сначала в Бийске, затем в Барнауле, справедливо считая, что в большом городе легче затеряться. Но на работу устраиваться не стал, боялся, что могут узнать. Жил у проституток. Днем спал, вечером выходил грабить, так как другого способа заиметь деньги у него не было. Иногда выезжал в села на крупные ярмарки. На одной из них в Усть-Чалыше познакомился с Гошкой Гнедых. У того не было особых счетов с советской властью, но их быстро сдружила любовь к выпивке и чужим бабам. Осторожный Нахапьев постепенно втянул Гошку в свои дела. Гнедых не участвовал в самых дерзких разбоях, но нередко выводил Нахапьева на мужиков, удачно барышнувших на ярмарке.
В Усть-Чалыше судьба свела Нахапьева с Никитой Нечипоренко, еще недавно считавшемся самым богатым человеком Причалышья. Фамилия Нечипоренко стояла первой в списке людей, подлежащих раскулачиванию. Каким-то образом он узнал об этом. Уложил в мешки самые ценные пожитки, запряг лучшую пару лошадей и ночью исчез из деревни. Но перед тем, как взяться за вожжи, поджег усадьбу вместе с домом и скотным двором. Погоняя лошадей, все время оборачивался на отсветы пламени и плакал от жалости за погибавшее в огне добро. Наживать его приходилось долго и трудно. С тех пор он постоянно мстил советской власти. Нынешней весной вместе с Нахапьевым они сожгли несколько колхозных амбаров.
Расследуя два последних пожара, Крутых вышел на след Нахапьева. Ему удалось нащупать и связь его с Гошкой. Окурок, подобранный чекистом у дома Евдокима, оказался свежим. Из него еще не выветрился запах табака. Папиросы назывались «Пушка». Оставалось выяснить, курит ли их кто-нибудь на катере.
Возвратившись со Спиридоном Шишкиным в Луговое, Крутых заново опросил многих людей. И снова ему удалось напасть на маленький след. Один из колхозников сказал, что в ту ночь, когда сгорел амбар с хлебом, он видел на окраине села двух верховых. Рассмотреть их он не мог, они были слишком далеко. Но хорошо помнил, что один из них курил. Тогда он принял их за своих, а сейчас начал сомневаться.
Крутых пошел вместе с колхозником на то место, где стояли всадники. Обшарил на коленях всю землю в округе и нашел выцветший от воды и солнца окурок. Это были все те же папиросы «Пушка». Во всем Луговом не нашлось человека, курившего папиросы. Здесь пользовались только самосадом.
Не нашлось такого и на катере. Матросы курили махорку, Сапрыкин и Овсянников не курили вообще. И Крутых понял, что ему нужно возвращаться к Канунникову. Именно в его доме лежал ключ к истории с двумя одинаковыми окурками, а, возможно, и к распутыванию всего клубка с пожарами. Признание Натальи в том, что у них были Нахапьев с Гошкой прояснило для него почти все. Оставалось выяснить роль Евдокима.
Едва катер вышел за поворот реки, Сапрыкин и чекист сразу увидели пароход «Зюйд». Сомнений не было — он прочно сидел на мели. Сапрыкин выматерился.
— Если машина сорвалась с фундамента, — сказал он, — прощай навигация до следующего года.
Крутых промолчал. Он подумал о том, что Канунникова надо будет арестовать прямо на пароходе и немедленно отправить в Усть-Чалыш.
Катер причалил к «Зюйду» с левого борта. Разворачиваясь против течения, он чуть не налетел на тычку, которую Евдоким успел перенести к берегу. И Сапрыкин понял, что капитан «Зюйда» не обратил на нее внимания. Впрочем, это можно было понять — на тычке не было пучка травы. По всей видимости, капитан принял ее за часть рыболовной снасти.
Едва катер коснулся борта парохода, Крутых и Сапрыкин перепрыгнули через поручни на его палубу. Из машинного отделения поднялся мокрый, перепачканный машинной смазкой капитан.
— Слава Богу, в трюме все в полном порядке, — сказал он.
— Как же ты просмотрел отметку глубины? — спросил Сапрыкин.
— Ничего я не просмотрел, — ответил капитан. — Я шел около нее.
Втроем они пошли на правый борт. В пяти саженях от парохода, вздрагивая под напором течения, стояла тычка, которую не успел перенести Евдоким. Стали решать, как сдернуть пароход с мели.
— Надо цеплять его катером за корму, а я дам полный назад, — сказал капитан.
Команды обоих судов начали готовиться к операции. Крутых решил в это время обследовать обе тычки и берег. Его немного насторожило то, что здесь не оказалось Евдокима. Но он тут же подумал, что Евдоким, совершив преступление, сбежал. Чекист попросил капитана дать ему матроса и спустить на воду лодку.
Осмотр тычек ничего не дал. Но на берегу он сразу же нашел окурок «Пушки» с покусанным, еще влажным мундштуком. Крутых прошел немного по тальнику и увидел лодку Едвокима. Он узнал ее сразу. На дне лодки чернела лужа крови. Кровью были вымазаны борта и весла.
— Э-эй, сюда! — вдруг услышал Крутых испуганный голос матроса.
Чекист выскочил из тальников на крутой яр и сразу увидел Канунникова. Тот лежал, уткнувшись лицом в землю и широко раскинув руки. Над ним стоял сгорбившийся матрос.
Катер помог «Зюйду» сняться с мели. Сапрыкин с капитаном стали советоваться, что делать дальше. Если отметки глубины переставлены умышленно, на мель можно сесть уже на следующем перекате. Но в это время они увидели махавшего им рукой Крутых. Пересев на катер, Сапрыкин подъехал к нему.
— Канунникова убили, — сказал чекист и показал рукой на яр.
— Да ты что? — удивился Сапрыкин. — Кто бы мог это сделать?
— Те, кто поджег в Луговом амбар, — ответил чекист и, в свою очередь, спросил: — Куда ведет эта протока?
— В озеро. До него здесь не больше полуверсты.
Оказалось, что Сапрыкин хорошо знает эти места.
— А куда еще можно уйти отсюда? — снова спросил Крутых.
— В Обь. Но плыть надо по разливу, а лодку на нем видно за три версты.
Обсудив положение, Сапрыкин решил сходить на катере до следующего переката и проверить там тычки. Если они установлены правильно, значит, пароход может идти дальше. Стоять здесь он не имеет права, его уже давно ждут в причалышских колхозах.
Сапрыкин отдал команду капитану и катер немедля отчалил от берега. Мимо тычек, установленных на втором перекате, они проходили, когда спешили на помощь к пароходу. Сапрыкин почти не сомневался, что они установлены правильно и плыл туда лишь затем, чтобы лишний раз удостовериться в добросовестности бакенщика, которому он почему-то верил. Евдоким с первого взгляда показался ему серьезным, внушающим к себе уважение человеком. Так оно и оказалось — отметки глубины были установлены правильно. Бандитам удалось переставить тычки только на одном перекате.
Вернувшись назад, на коротком совещании было принято решение о том, что «Зюйд» пойдет своим маршрутом, а Крутых с Сапрыкиным отправятся в устье протоки, выходящей в Обь.
И там подождут бандитов. Те смогут добраться туда не раньше следующего утра, а катер будет на Оби уже сегодня вечером. Но на всякий случай на Чалыше решено было оставить трех матросов с ружьем. Надо было запереть бандитам оба выхода из протоки.
Тело Евдокима перенесли на палубу парохода, накрыли парусиной. Команда катера, сняв шапки, в молчании постояла у его ног. Суда дали прощальные гудки, и «Зюйд» зашлепал вверх по Чалышу, намереваясь дойти, как и предполагалось, до самой последней пристани. Но первую, незапланированную остановку он должен был сделать у дома Канунникова.
Не находя себе места, Наталья снова вышла на берег. Снизу Чалыша доносилось торопливое хлопанье плиц по воде. Наталья поняла, что идет пароход, и у нее отлегло от сердца. Она представила Евдокима, стоящего на его палубе, и невольно улыбнулась. Но на этот раз чувство обманывало ее.


Алексей Козловский
Капкан
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Часть 1. В обмен на жизнь
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— Добрый день! Можно?
— Заходи! — Женщина за столом отложила в сторону сигарету, причём даже не в пепельницу, а куда-то мимо, не глядя. Она и на вошедшего не взглянула, продолжая строчить пером по бумаге, а посетитель, молодой человек в потёртом демисезонном пальто, как открыл дверь, так и остался стоять у порога, только шапку снял и встряхнул, стараясь не очень-то ею размахивать, но, по-видимому, одна из снежинок всё-таки залетела на стол. Женщина подняла голову и вопросительно посмотрела на посетителя поверх круглых, в металлической оправе очков.
— Заходи! — повторила она хриплым голосом и сверкнула золотой фиксой. Эта фикса почему-то успокоила незваного гостя, и он отрекомендовался, тоже хриплым срывающимся баском:
— Я Ветлицкий.
— А я Сунцова, и что с того? — Пищущая была снова готова заняться своим делом, хотя женщину вдруг осенило. — Автор?
— Да, я стихи свои отправлял сюда. Их печатали.
— А-аг-а, — делано удивилась Сунцова, изображая, что силится припомнить нечто, но потом решительно тряхнула «комсомольской» стрижкой. — Нет, не помню. Стихов этих, старче, знаешь сколько подгоняют в газету, и случается, что наш брат, корреспондент, не всегда успевает с материалом, вот и заполняем пробелы школьными виршами. Кстати, ты гонорар получил? Нет? Значит, с адресом напортачил или вообще псевдонимом подписался? Ветлицкий — это фамилия или так?
— Ветлицкие, — осмелел собеседник, слегка обидевшись на такое нелестное предположение, — польский старинный род.
Женщина покрутила головой:
— Тоже скажешь мне, польский. Фамилия, скорей всего, поповская или еврейская. Ты, случаем, не Моисеевич?
— Андреевич!
— Не серчай, — видя, что парень щурится, успокоила его «комсомолка». — Раз пришёл в газету, значит, немного чокнутый? Здесь все не того, — и покрутила ручкою у виска. Покрутила и зашарила сигарету, а найдя, затянулась со смаком, слегка прищурившись.
К удивлению стоящего у двери, курившая отчего-то стала стремительно терять свой таинственный ореол, бросилось в глаза её скромное платье, худые плечи, почти детская грудь. «На вид под сорок, а чёлка скрадывает», — подумал о журналистке Ветлицкий, хотя и его возраст не соответствовал первым впечатлениям. «Молодому человеку» недавно стукнуло двадцать девять, и начинал он свой литературный путь с прозы ещё, когда учился в пединституте, в краевом центре. Там ему несказанно повезло с первым же опусом, повестью, когда отнёс в один из имеющих неплохую репутацию альманахов — первую часть. Её без слов напечатали, а в развязке второй части редактор усмотрел крамолу.
— Героиня твоя на свободу выходит с ба-аль-шими планами, но кончает самоубийством! Поработать над финалом придётся.
Андрей отказался и был немедленно выброшен из набора. Помнится — сильно переживал, хотя преддипломная практика и защита отодвинули на второй план его литературные страдания. Потом несостоявшийся прозаик закончил пединститут и устроился школьным учителем в пригороде областного центра — месте тихом и живописном. Правда, область вскоре переименовали в республику, и вообще — уже шла перестройка, которая и подвигла несомненное дарование к написанию виршей. Их-то он и сподобился как-то отправить письмом в редакцию республиканской газеты.
Конечно, из пригорода в редакцию можно было наведаться самому, но Ветлицкий не мог сразу перешагнуть черту, которая незримо существовала между ним и подобного рода учреждением после того, давнего случая в Красногорске.
— Ты вот что, старик, — вывел Андрея из области воспоминаний голос покуривающей журналистки, — если ещё чего намарал, так это за две двери от моего кабинета. Обратись к Лине Фёдоровне, а ещё лучше к Герману Старцеву, отвечающему за всю культуру, только вряд ли его застанешь, так что жми в секретариат!
Выйдя от «комсомолки», Андрей поплотнее прикрыл дверь и сразу понял, что совершил ошибку: в коридоре не горело ни единой лампочки и указанный кабинет он искал едва ли не на ощупь. Нашёл и снова почувствовал себя неловко.
Ответсекретарь тоже шуршала бумагами, но стихи взяла без претензий. Ветлицкий откланялся и по сумрачному коридору направился к выходу. На улице снег валил белыми хлопьями, а вокруг было тихо-тихо. Движение на оживлённом перекрёстке почти прекратилось, хотя казалось, что светофор горел на обе стороны зелёным светом. Редкие пешеходы стали очень маленькими и передвигались по улице боком. «Теперь я буду работать для вечности, — слегка иронизируя, подумал молодой литератор. — Всё-таки хорошо, что стихи приняли». И он тоже нырнул в снега.
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— Сунцова, кто это у тебя был? — Вертлявая экзальтированная девица вопросительно уставилась на фиксатую даму.
— Уже усекла?
— Проплыл мимо меня коридором и потом ловил на крыльце снежинки. Такой смешной мальчик.
— Мальчик? Они, понимаете ли, по-эт!
— Вот везёт же тебе, Сунцова, начальство в кулаке держишь, и поэты к тебе прут.
— Начинается беспредметный трёп. Уходи, мне работать надо.
— Ты сухарь, Сунцова. Такой только кожанки с портупеей не хватает.
— Всё, гуд-бай!
— До свиданьица. — А уже через неделю Светлана Куксова улыбалась демисезонному мальчику своей лукавой и как бы обезоруживающей улыбкой: — Ваши стихи, Андрюша, такие искренние особенно про снега и девчонку, помните?
Андрей сознавал, что его писанина не настоль хороша, как бы хотелось, но внимание хрупкой женщины покоряло, и Ветлицкий охотно процитировал часть той строфы из подборки, которой Светлана «затыкала дыру» на полотне газетой страницы:
«Ты живёшь, календарик листаешь, дней, тебе лишь понятных одной, осторожно углы загибаешь…»
— Вот именно, как это здорово — загибать уголки пролетающих дней, когда снега за окном, — щебетала Куксова, мечтательно помешивая чай в не совсем чистой чашечке. — Я заметила, Андрюша, ты имеешь отличное зрение, верно?
— Почти. — Ветлицкому нравилась журналистка, чем-то напоминающая жену Людмилу, ту самую, с которой он ухитрился прожить три года и только недавно развёлся, верней они просто расстались на время, но жену-то Андрей любил, хотя и Светлана вдруг стала нужной, прямо как записная книжка или носовой платок. Быстрота, с которой они сдружились, была поразительной: даже первый поцелуй и всё, что случилось после, произошло почти сиюминутно, здесь же, в редакции, во время обеденного перерыва, когда большинство сотрудников заспешило прочь из крохотных, пропахших кофе и табаком кабинетов. Куксова просто сказала:
— Перекусим на месте, а чтоб не мешали… — повернула защёлку дверного замка изнутри и сама потянулась к пуговицам его рубашки.
Потом, когда Андрей бестолково приводил в порядок одежду, Светлана только слегка одёрнула свой пушистый свитер, оставаясь полулежать в неудобном кресле.
— Ух, как я испугалась, — не то серьёзно, не то в шутку проворковала она. — С вами, поэтами, нужно ухо держать востро. Ты всегда так напористо действуешь?
Озадаченный такой ложью Ветлицкий не знал, что и сказать, столь неожиданно было их грехопадение, а Куксова продолжала:
— Я прямо вся замерла, и вахтёрша по коридору ходила…
Раздосадованный любовник никаких шагов вахтёрши не слышал, но уже представил востроглазую старушенцию и поёжился, однако Светлана, по-быстрому причепурившись, осторожно выглянула за дверь, подманывая поэта пальчиком:
— Беги, пока в коридоре никого нет, а то скоро обед заканчивается. Да смотри не забегайся, а то знаем мы вас, стихоплётов, — и ещё что-то добавила вслед, но Андрей развил такую скорость, что не слышал последних куксовских наставлений. У выхода он неожиданно встретился с Германом, тот шёл от своего пикапчика и, увидев нашкодившего поэта, бесцеремонно протянул руку:
— A-а, Светкин хахаль, будем знакомы, я Старцев, «потомок недобитого колчаковского начштаба», как выразился один мой рассерженный оппонент. Следишь за газетной дискуссией о нашем прошлом?
Ветлицкий пожал руку культурника и сознался:
— Не всегда.
— Ну зря. Некоторые думают, что сейчас не гражданская война и можно запросто отсидеться, а мы, старик, идём от зачатия мира. Впрочем, я тороплюсь, ты забегай, когда время будет, а стихи Лине Фёдоровне не отдавай, они через мой отдел идут, да и на Куксову очень-то не распыляйся.
— Хорошо, понято! — безвольно согласился Андрей, глядя в спину удаляющемуся Старцеву и поражаясь тому, как быстро его здесь раскусили. «Словно в большой деревне», — уныло соображал «стихоплёт», решив, что неплохо бы заглянуть в Союз писателей.
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В Союзе все куда-то спешили. В воздухе витали слова: «Выборы, штаб, программы…»
— Ты кого думаешь поддержать? — спросил Ветлицкого шустрый старичок, известный своей приверженностью к демократии, хотя, судя по его одежде, ничего хорошего ни от старых, ни от новых властей Василий Степанович не имел.
— Ещё не решил, — постарался уйти от прямого ответа Андрей. Из всех кандидатов на пост местного главы правительства ему нравился отставной полковник Орлов, и Василий Степанович, кажется, понял это.
— Зря на Орла ставку делаешь, мы за Пулькина. Он стройтрест с двумястами рабочими под своё начало принял, а довёл до полутора тысяч. Кормит всех, да и нам кое в чём не отказывает.
Андрей удивлённо посмотрел на агента по пропаганде каких-то знаний, прилепившегося к писательской организации. Ветлицкий знал, что Василий Степанович — человек безобидный и поэтому его милостиво терпели.
— Ах, Андрюша, оставьте политику. — Завидев новое лицо, секретарша Союза Фаечка потянула Ветлицкого в сторону. — Я читала ваши стихи в субботнем номере «Енисея». Впечатление неизгладимое: всё снега, снега… Где вы их столько берёте — снегов и женщин?
— Фаечка, я побегу, а вы, молодой вьюноша, подумайте насчёт нашего разговора о Пулькине, — заматывая шарф на шее, просипел старикашка. — Он ещё даст о себе знать, вот тогда воспрянем!
— Нашёл за кого страдать, — фыркнула секретарша, — вы должны работать для вечности.
— Для вечности… — эхом откликнулся Ветлицкий, поражаясь, что его собственные недавние мысли удивительно перекликались с мыслями этой девочки.
— Пойдёмте покурим, чтобы не на глазах, — предложила Фаинка, и Андрей покорно пошёл за ней. В дальней комнатушке Союза, возле окна стояло два кресла и смазливая секретарша, раскуривая сигарету, попросила Ветлицкого открыть фортку, дескать, Мирра ругается, когда курят.
— Мирра, — удивился Андрей, — а чего ей ругаться, ты не маленькая.
— Да она и сама подымить не прочь, только вчера начальство было, так один мужик, ты его не знаешь — клерк, а гонору, — говорит нашей Мирре: «Накурено», мол, в культурном учреждении — и такой беспорядок. Той и крыть нечем. Даже обидно стало, здесь каждый писатель гения из себя корчит, а Мирра — одна.
Тут на пороге комнаты появилась женщина лет тридцати двух, хозяйка Союза писателей — Мирра Нестеровна. Секретарша панически замахала руками, разгоняя дым, но тот упорно не хотел отправляться в форточку.
— Курите? — спросила громко вошедшая. — Ладно, чего уж там, дайте-ка сигаретку. Совсем забегалась.
— Ну, мне ещё печатать надо, — заторопилась Фаинка, — тут насчёт выступления из тридцать первой школы звонили.
— Подкинем мы им поэтов, — пообещала начальница и безо всякого стеснения, хотя знакомы они были весьма поверхностно, сразу взялась за Андрея. — Стихи я твои просмотрела. Нормальные, только, сам понимаешь, сейчас не прежние времена, когда рукопись в план вгоняешь — и пошло-поехало. Типографии деньги нужны, а деньги где, — если слегка подкорректировать Грибоедова.
— Где? — пожал плечами Андрей, словно давая понять, что материальная сторона его мало заботит.
— Брось юродствовать! Все мы писатели, только от замысла до книги ох сколько нервов нужно поистрепать. Ищи спонсора, а я со своей колокольни посматривать буду. Вернётся Василий Степанович, мы его к Левашову зашлём, хотя я этого жлоба знаю. — И, видя, что Ветлицкий и впрямь слабо ориентируется в такого рода премудростях, пояснила: — Леваш — бизнесмен. Выдвигается в кандидаты, как и Пулькин, к примеру.
— Меня Василий Степанович уже агитировал в этом плане.
— Вот проныра, хотя его кандидат — дохлый номер, а проходняк здесь полковник, но мне прямо к нему нельзя.
— Почему?
— Я с другими повязана, у которых деньги брала. Так вот, ты про Орла запомни. Левашов же — запасной аэродром, но вряд ли он раскошелится, а стихи ты пишешь нормальные, — ещё раз подчеркнула Мирра, — красногорская школа. Чего там делал?
— В Красногорске? Учился в пединституте и печататься начинал у Лунина. — Андрей незаметно для себя самого перешёл с Миррой Нестеровной на демократический способ общения, но та уже забыла и о Красногорске, и о стихах, а, подбежав к тумбочке, стала названивать по телефону, обещающе помахав собеседнику рукой, и тому ничего не оставалось делать, как ретироваться.
В приёмной, за пишущей машинкой, сидела Фаинка, а возле неё, опираясь на спинку кресла, стоял мужчина, одетый в туго облегающую мощный торс дублёнку, и, посверкивая лысой головой, о чём-то рассказывал прыскающей в кулачок девчонке. Увидев новенького, рассказчик смолк, и Фаинка, всё-таки достучав одним пальцем что-то в своих писаниях, сказала незнакомцу:
— Андрей Сергеевич, а это ваш тёзка, тоже поэт. Он на днях в «Енисее» печатался — Ветлицкий!
Лысоватый поэт улыбнулся:
— Будем знакомы. Значит стихи в «Енисее» печатаешь, а меня, представь, тамошний редактор на дух не переносит. Говорит: «Фомичёва лишь через мой труп на газетную полосу», — только я полагаю, что переживу и его, и газету. Вот Орлов придёт к власти, он это осиное гнездо порушит! Ты, конечно, за Лёшку голосовать будешь, а то наши Пулькина двигать намерены, тоже мне — фигурант. Я сейчас пародию на него почитаю.
Андрей с грустью слушал фомичёвскую хохму о похождениях гендиректора строительного треста и соображал, что на дневной автобус к себе в Отрадное он опоздал, а значит, вечером, когда люди будут возвращаться с работы, не избежать давки. Потом пародист предложил обмыть «встречу двух поколений», и Фаинка вытащила за стол Мирру Нестеровну, которая, посмеиваясь, продолжала внимать поэтическим изыскам тёзки Ветлицкого. Подвыпившая секретарша повизгивала в особо хлёстких местах, и казалось, конца-краю не будет импровизированным посиделкам. Действительно, расходились едва ли не в сумерках, причём Фомичёв предложил Андрею доехать с ним до автовокзала, но потом раздобрился, и двенадцать вёрст до пригорода, где жил Ветлицкий, были покрыты в считаные минуты.
Поэт вёл машину слегка рисуясь и всю дорогу хвастался, что у него все гаишники «знакомо», во что Ветлицкий почему-то сразу поверил. Он вообще был в раздвоенных чувствах: с одной стороны, жаль времени, угробленного впустую, а с другой стороны — лишнее знакомство не помешает, да и не киснуть же в одиночестве?
Высадив Андрея у дома, где в одной половине жили какие-то пенсионеры, а во второй он, Ветлицкий, друг всех ментов развернулся и, посигналив, уехал. Наш герой же махнул рукой и пошёл к себе, радуясь хотя бы тому, что добрался сюда бесплатно.
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Предвыборная кампания набирала темпы: зарябило в глазах от пестроты плакатов, которые вроде бы сами собой проявлялись на самых неподходящих местах, начиная от дверей магазинов и кончая бетонными стенами общественных туалетов.
У Андрея в пятницу было два урока, а физрук собирался в спорткомитет, вот и предложил подбросить коллегу в город. При въезде, на заборе солдатских казарм, аршинными буквами красовалась надпись: «Банду Комова под суд!» Комов, нынешний председатель правительства, по слухам, был человеком слабохарактерным, и его друзья за спиной шефа проворачивали весьма рисковые делишки. Почти рядом с первым красовался второй призыв: «Орлята учатся летать!»
— Тоже мне летуны! — усмехнулся физрук, кивнув на агитку. — Никому не верю! Все они хороши, пока портфели не похватают, а там — полнейшая амнезия.
Ветлицкий думал совсем о другом и невпопад ответил:
— Знамо дело, Орлов — военный, он не станет терпеть такого, что творилось при Комове.
— Да брось, не станет. Возьми хоть его девиз — эти три «ЗА» — зарплата, занятость и защита.
Андрею было неловко спорить с хозяином потрёпанного «москвича» который имел в своём активе троих несовершеннолетних детей, но всё-таки он не выдержал:
— Хороший лозунг, как раз для нашей неразберихи.
— Так я Орлову твоему и поверил. Думаешь, на меня их демагогия действует? И не таких ловкачей видали. А, чёрт, на красный свет проскочили! Ну, теперь дёргаться поздно! Тебе куда в городе надо?
— Ближе к центру.
— Тогда на Садовой свернём. Удивляюсь твоей наивности. — Многодетный физрук покрутил головой, подгоняя машину к бордюрчику. — Скажешь тоже — три «ЗА». — Он, кажется, забыл, что сам рассказал Ветлицкому про орловское изобретение. — Об заклад бьюсь: дай полковнику власть — и все «за» обернутся «против»!
Смутившийся пассажир уклончиво пробовал возражать и твёрдость проявил только тогда, когда физрук предложил забрать Андрея назад, из города.
— Да нет, чего ты будешь меня выглядывать? На автобусе доберусь.
— Ну смотри, а то подскочу куда надо.
— Куда — ещё сам не знаю, ребята просили в радиокомитет заглянуть и так далее, — отнекался Ветлицкий и выскочил из машины услужливого физрука.
В Доме радио, на втором этаже, пока пригласивший его репортёр перематывал в подсобке плёнку и готовил аппаратуру, Андрей болтал с прехорошенькой журналисткой Мариной. В это время в студию вошёл мужчина в тяжёлой кожаной куртке, высокий, без шапки, в руке папка, тоже из чёрной кожи. Та напористость, с которой неожиданный посетитель предстал перед сидящими, выдавала в нём человека действия. Открытое лицо вошедшего показалось Андрею знакомым, и он поспешил подняться навстречу, протягивая руку:
— Добрый день, Ветлицкий, пишу стихи. Мы знакомы, кажется?
— Орлов Алексей Иванович.
Удивлённая Маринка, пискнув, скрылась за дверью, а школьный учитель с трудом постигал, что это и есть тот самый Орлов, за которого Андрей так ратовал сегодня перед физруком. Кандидат же в председатели республиканского правительства усмехнулся:
— Знакомы, говоришь? Ну, я-то твои стихи припоминаю в газете, где ты за своих коллег заступался, что им зарплату третий месяц не платят, или ошибаюсь?
— Да нет — всё точно, это же Комов виноват.
— Вот видишь, он слюни распустил и даже учительство обирает, но, думаю, с такой постановкой вопроса ему в кресле не усидеть.
Тут снова открылась дверь, и в комнату втиснулось человек пять. Все стали здороваться, похлопывать Орлова по крутым плечам.
— Пойдёмте в главную студию, Алексей Иванович, а Пулькин-то не явился, как договаривались.
— Да этот гусь никогда не согласится на дебаты лоб в лоб, вот и Комов — тоже. Нечего им возразить против того, что уже имеем!
Когда дамочки увели Орлова, парень, тот самый, что пригласил Ветлицкого на радио, Влад Булгабин, крикнул ему из соседней комнаты: «Заходи!» — и Андрей, не успев попрощаться с полковником, раздосадованно махнул рукой. Потом они скоренько записали на диктофон несколько стихотворений, причём Влад не скупился на комплименты, комментируя запись. Впрочем, это не очень понравилось «нашему поэту», но в целом на душе у Ветлицкого полегчало, и от Булгабина он вышел с тайной надеждой ещё раз увидеть Орлова. «Пожалуй, физрук не прав, — соображал Андрей, — нельзя жить так, чтобы никому не верить, а то, что судьбы других взаправду волнуют кандидата, совсем не плохо». Доморощенный пиарщик так распалился в своих политических измышлениях, что совсем забыл зайти к Светлане Куксовой, которой обещал подарить сборник Бродского, а вспомнив, повернул к центру города.
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В коридоре редакции, к удивлению Андрея, ввернули лампочки и двери многих кабинетов были распахнуты настежь. По пути заглянув к Лине Фёдоровне, он с интересом выслушал её рассказ о том, что Орлов с Левашовым сегодня у них встречались, к несказанной радости журналистской братии, причём Алексей Иванович остался недоволен однобокостью освещения его программы на страницах газеты. Проходившая мимо Сунцова, заслышав о том, что обсуждается реакция на её публикацию, стала оправдываться:
— Я отсебятины не порола. Полковник сам статью перед этим вычитывал.
— Будет вам статья, пятьдесят восьмая, — пошутил Андрей.
— Сейчас не то время, — огрызнулась Магда, — а вот с денежного довольствия могут снять. Это мы сегодня правительственная газета, а завтра — чем чёрт не шутит, может и городская дорогу перебежать.
— Городская? Ни в коем разе! — заверила заглянувшая в дверь Светлана. — У Орлова с ней нелады. — И пошла дальше, бросив через плечо: — Андрюша, зайди ко мне!
Ветлицкий сделал вид, что ему не очень-то понравилась такое запанибратство, но Магда усмехнулась:
— Не фордыбачься, девчонка твоими виршами интересуется.
И всё-таки Андрей, сохраняя хотя бы внешнее приличие, сначала заглянул к Старцеву. Завотделом культуры опять стал рассказывать о борьбе красных с белыми, но, видя, что это вовсе не волнует Ветлицкого, решил подсластить пилюлю:
— Ты об издании книги думаешь?
— Думай не думай, а денег нет, — вздохнул начинающий литератор.
— Будут, — разулыбался Герман. — Гришу Сапрыкина полнишь, он у вас комсомолом командовал?
— Не того ли, что в партию меня вербовал?
— Точно, теперь он птица большого полёта. На днях встретил и говорит: «Дам вам с Ветлицким по энной сумме, в виде спонсорской помощи. На книгу хватит». Так что готовь рукопись, а там видно будет.
Это сообщение заметно повлияло на рефлексирующего поэта, и к Светлане Андрей зашёл в приподнятом настроении. Света была не одна. За столом, напротив, сидела красивая женщина в белом пиджаке, каштановые волосы стекали на плечи шикарной такой волной. Куксова, заметив интерес молодого мужчины, недовольно дёрнулась:
— Вы знакомы? Это Кира Левашова.
— Левашова? — Ветлицкий постарался скрыть чувство растерянности, пока соображал, не родня ли она тому самому Левашову, который…
— Можешь не гадать, — не стерпела Светлана, — Левашова она по мужу — фирма «Лотос», и Альберт её ангел-хранитель.
— Кончай, Куксова, — улыбнулась Кира и тут же обратилась к Андрею: — А вы чем занимаетесь?
— Учительствую в сельской школе, верней в посёлке, и…
— Он у нас, Левашова, поэт. Ты не скромничай, расскажи тёте!
— Мне тоже фамилия ваша знакома — Ветлицкий… и тоже писал стихи? Нет — прозу, — раздумчиво произнесла женщина в белом пиджаке. — В Красногорске учились?
Андрей вспомнил, где он мог видеть эту дамочку. Как-то на литобъединении у Романа Лунина он заступился за неё перед очень уж строгими литераторами. Вспомнил и сказал об этом своей новой знакомой.
— Точно! — обрадовалась Кира. — Вот где встретились, а я сначала подумала: парень сюда объявление пришёл дать, у двери зажался. — И видя, что Куксова потянулась к своим замызганным чашкам, отстранилась. — Я спешу.
— Кирке лафа, она вольный стрелок: хочет — пишет, а хочет — нет, — заметила Светлана. — Недавно с мужем в Сингапур ездила. Нормально там, в Сингапуре?
— Брось хохмить, Светлана.
— Я бы с радостью бросила, да поднимать некому. О коммерсанте и не мечтаю, хотя бы сторожа. Вот Андрей куражится, а чем я хуже тебя?
— Ну-у, когда я с Аликом познакомилась, он дежурствами в общежитии подрабатывал, мы и встретились сначала на вахте.
— Где бы себе такого охранника подыскать?
— Я тоже пойду, пожалуй, — видя, что Левашова поднялась из-за стола, сказал Ветлицкий. Хозяйка кабинета, кажется, рассердилась, что её протеже собирается уходить с женой известного бизнесмена. И хотя они выплыли из редакции вместе, Кира села в машину и укатила, а Андрей потопал на троллейбусную остановку. Шёл, в душе сожалея, что выскочил за Левашовой. Зачем, он и сам не знал, полагая — вдруг ностальгия у той проснулась. Да плевать бывшей участнице литературных капустников Кире Стручковой (вот как её девичья фамилия) на таких полунищих поэтов, когда она запросто по дальним странам раскатывает, а чем ей ещё заниматься? Стихи Кира писала слабые. Правильно их тогда ребята раскритиковали. Зато теперь она на коне, а он, Ветлицкий? Впрочем, если бы Андрей знал, что вскоре он снова встретится с Левашовой, то не был бы столь категоричен.
Дня через три после разговора в редакции новая литературная звезда республиканского центра снова выбралась в город. В Союзе писателей, кроме Фаинки, никого не было, да и та уже собиралась уходить. Завидев Андрея, она обрадовалась:
— Я сейчас на митинг бегу — пойдёмте!
— На какой ещё митинг?
— Да вы как будто с луны свалились, сегодня пикетирование Дома правительства, чтоб зарплату людям давали вовремя, и выступления кандидатов.
Ветлицкий вспомнил, что недавно в школе на профсоюзном собрании тоже выбирали представителей ехать в город. Посмотреть на подобное представление Андрею показалось забавным, и он согласился.
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На площади возле Дома правительства митинг уже шёл вовсю. Судя по плакатам, которыми помахивали на лёгком морозце манифестанты, здесь были в основном интеллигенты и пенсионеры. Здоровенный мужик растягивал руками бумажную ленту, на которой алела надпись: «Комов, гони деньгу!» Две вполне прилично одетые женщины время от времени поднимали над головами собравшихся лозунг с призывом к правительственным чиновникам: «Вам бы наши ставки, не нужно и отставки!» Посредине площади стоял грузовик, и на его платформе, у микрофона, сгрудилось человек пять.
— И Комов здесь, — подтолкнула соседа Фаинка. Предсовмина Андрей не заметил, зато Орлова увидел сразу. Тот, несмотря на хиус, стоял без шапки, в своей неизменной кожанке. Только белый шарф несколько смягчал черты его грубоватого, обветренного лица, и вообще во всём облике бывшего командира парашютно-десантного полка просматривалась готовность к решительным действиям.
Пока Ветлицкий разглядывал ораторов, Фаинка куда-то исчезла, но неожиданно Андрей почти вплотную столкнулся с Левашовой Кирой. Он её сначала не узнал, но та сама кивнула учителю:
— Для истории запоминаете? — и неожиданно добавила: — А у меня муж здесь. Слева от Орлова стоит.
— Так я и думал! — вырвалось у Андрея.
— Что?
— Ну, если ваш муж здесь, то кто же ещё, кроме этого молодца, может составить конкуренцию Алексею Ивановичу?
Хотя рядом с готовым всё сокрушить Орловым Кирин муж смотрелся не столь эффектно, да и стандартная униформа нового русского не располагала к тому, чтобы вызвать симпатии толпы, тем не менее Левашов поэту понравился, впрочем, и нынешний депутат Госдумы был в завидной спортивной форме. Когда один из ораторов перед Орловым сунулся к микрофону, на площади зашумели:
— Долой! Не хотим демагогов слушать!
Замурзаная бабёнка, стоявшая неподалёку, дико взвизгнула:
— Личный быт обустроил, теперь власти попробовать захотел?!
Андрей догадался, что это Пулькин, но Кира, придерживая соседа за локоть, зашептала, стараясь показать, насколько она информирована:
— Ты смотри-ка, Пулькина по кочкам несут! — и едва не захлопала от восторга в ладоши, совсем по-девчоночьи. При этом от Левашовой повеяло чем-то юным и свежим, а у микрофона уже стоял её муж.
К чему тот призывал собравшихся, смущённый молодой человек так и не понял. Ему казалось, что он ощущает только биение сердца своей соседки, когда та, при особенно громких возгласах с трибуны, всё плотнее прижималась к нему. Так они и стояли. Уже Орлов произнёс свою краткую речь, потом Комов не то оправдывался, не то обещал, переминаясь у микрофона… Наконец Левашова очнулась:
— Алик сегодня говорил сумбурно — тушевался, что ли?
«А ты разве не пропускаешь ни одного его выступления?» — хотел съязвить Ветлицкий, но сдержался и только заметил:
— Нормально. Сразу видно — деловой человек.
Такой отзыв, видать, понравился жене «делового человека», и она предложила:
— Я тебя с ним познакомлю?
— Сделай милость, — пожал плечами Ветлицкий, не до конца понимая, для чего это нужно, — если он не сбежит раньше времени.
Выступавшие уже спускались с грузовика, впрочем, Левашов уезжать не торопился: у самого трапа его перехватили два ветерана и основательно стали наседать на кандидата, но Кире надоело ждать.
— Извините, — тоже решительно оттёрла она надоедливых спорщиков, — Альберт, можно тебя?
Мужчины поумерили свой пыл, а Левашов протянул руку Андрею:
— Понимаю, очередной представитель медийных органов?
— Ты ещё не глава правительства, а уже такой проницательный, — пошутила новая знакомая, — это Андрей Ветлицкий, мой универовский товарищ.
И хотя Андрей никогда не учился с Кирой в университете, а тем более не числился в её прежних друзьях, он не стал объяснять, кем приходится жене бизнесмена, а просто пожал протянутую руку.
— Альберт, поехали! — замахали ему от автомобильной стоянки.
— Вот всегда так, — сказал он, — а ты, — обратился уже к Андрею, — забегай, когда время будет. Визитку Кира даст. — Но, видя недоумение на лице Ветлицкого, добавил, слегка помедлив: — Раз товарищ университетский.
Невнимание со стороны мужа слегка озадачило мадам Левашову, и она раздосадовано попеняла Ветлицкому:
— Вы, мужчины, всегда из себя занятых корчите, хотя мы тоже немало вкалываем. Лично я сама себя обеспечиваю, а то, что приносит Альберт — излишества, без которых вполне можно и обойтись.
— Насколько я понимаю — ты привыкла к таким излишествам, да и к вниманию, которое оказывается жене Левашова? — не удержался Андрей.
— Привыкла, и всё-таки иногда такое нахлынет. Вот закрою глаза и думаю: всё отдала бы за недельку-другую, чтобы вернуться, ну если не в детство, то хотя бы в студенчество — полуголодное, общежитское. Небось решил, что у меня дети роскошно устроены, прислуга и прочее.
— Угадала.
— Сыну шесть лет и живёт у мамы, а прислуга? Управляюсь самостоятельно.
Так, за разговором, незаметно подошли к автостоянке, откуда недавно увезли Левашова, и Кира спросила Андрея запросто:
— У тебя на сегодня какие планы?
— В Союз пойду, — ответил он, помешкав, — а то домой не хочется, да на вечернем автобусе бока мять.
— Разве ты не в городе живёшь?
— Нет, рядышком. В Отрадном.
— Господи, отчего мы раньше не встретились? У нас там дача. Ты, случайно, не ближе к бору живёшь?
Ветлицкому не хотелось распространяться о своём житье-бытье, и Кира, словно поняв это, предложила:
— Давай проветримся, мне тоже неохота домой, тем более Левашов вернётся не раньше двенадцати. Обратил внимание на ребят, что пошли за ним? — Андрей припомнил каких-то типов в кургузых чёрных куртяшках, которые повсюду таскались за Киркиным мужем. — Телохранители, а их Алик берёт с собой только на ответственные мероприятия. Я ему говорила: «Зачем тебе эти выборы?» Нет, упёрся, хотя понимает, что Орлова ему не обойти, но заело упрямство. Ладно, поехали!
Кира неплохо водила машину, и, поколесив по городу, они выскочили на объездную дорогу. Здесь, за новым мостом, в пойме реки, было тихо-тихо: ни ветра, ни шума, только снежинки, бестолково толкаясь, кружили над широкими полыньями, и синела сквозь частые заросли ивняка полоска леса, да за нею дымились трубы городской ТЭЦ.
Бросив свою «десятку» у обочины, женщина стала спускаться к реке, и Андрей, глядя на узкую цепочку следов, снова загрустил, хотя стихи писать не хотелось. Нравилось просто наблюдать за тем, как почти посторонняя женщина подошла к воде и склонилась над полыньёй с того края, где волна омывает камни. «А всё-таки у Левашовых в семье не всё так гладко, как бы это хотела представить Кира», — подумал Ветлицкий и, видя, что его спутница машет рукой, тоже стал спускаться к реке.
Остановился он почти рядом с присевшей на корточки любительницей зимних прогулок, и Кира, чувствуя на себе пристальный взгляд, резко выпрямилась. Лицо её зарумянилось, тёмно-каштановая прядь волос выбилась из-под башлыка дублёнки, и тогда Андрей не сдержался. Целуя Левашову, вспомнил про то, что почти так же близко стояли они на площади, только шум толпы был несравним с лёгким плеском воды и небо, кажется, посветлело.
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Машина мягко подрулила к неказистому деревянному строению, в котором жил Андрей. Ему было неловко за такое жилище, но не просить же Киру остановиться за два квартала, а посему Ветлицкий решил: будь что будет. Там, у речки, они долго стояли на ветерке и за время, которое затратили на дорогу, не успели согреться.
— Я хочу посмотреть, как ты живёшь, — напросилась в гости Кира, и случайный пассажир истолковал такое желание как простой каприз.
«Всё правильно, — подумал он, — молодой и красивой бабе обрыдли изысканные презентации, деловые встречи и светские рауты, хотя всё это в нашем городе — не более чем провинциальная пародия на шикарную жизнь».
В квартире, не топленной с вечера, было прохладно настолько, что Андрей, заметив, как гостья подула на свои пальчики, бросился разжигать печурку, в комнате запахло дымком.
— Словно в лесу, у костра, — пробормотала Кира. — Да ты не спеши, позволь, я тебе помогу.
— Разве у тебя получится?
— И не только печь могу растопить, но и замесить тесто, подоить корову. В детстве мы жили в селе, и мама приучала меня к самостоятельности. Жаль, её наука почти не сгодилась.
— А знаешь, — не стал лукавить Андрей, — мы, наоборот, расстались с женой потому, что она как раз мечтала о благах цивилизации, я же смог предложить лишь такую хибару. — Пламя вовсю уже гудело в печи, и его отсветы плясали на стенах кухни, отчего-то Ветлицкому захотелось высказаться. — Даже такая ценность, как книги, — теперь не в пользу. Библиотеку собирали родители, полагая, что всё в мире преходяще и только разум вечен. Другие подсуетились отпрыскам с благоустроенным жильём, покупали машины, а мой чудак-отец унижался перед теми, кто имел доступ к книжной торговле.
Гостья не сводила глаз с распалившегося Андрея, а тот внезапно смолк, сообразив, что родителей давно нет в живых, а книжные стеллажи выполняют полезную роль, скрадывая изъяны стен, превращая простую комнату в сносное жильё. Он уже было направился в залу, когда Левашова лёгким движением руки придержала хозяина:
— Знаешь, я всё понимаю, но не стоит опережать события.
На прощанье она сама поцеловала Андрея и уже от машины крикнула: «Свидимся», — впрочем, Ветлицкий так и не понял, был ли это вопрос или многообещающее заверение.
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Руководительницу Союза писателей Ветлицкий встретил неподалёку от её организации. Несмотря на прохладное время года, она была одета в лёгкое пальтецо, на голове — беретик, который так шёл ей, женщине с замашками европейской девочки-подростка.
— Андрей, привет! — на манер стопроцентной подружки поприветствовала Мирра Ветлицкого. Она умела снизойти до любого, не теряя при этом собственного достоинства. — Бегу из Союза, там объявился подвыпивший Фомичёв и, сам понимаешь, от него в таком случае не отвяжешься. Проводи-ка меня, заодно поболтаем о житье-бытье. Говорят, твои дела налаживаются?
Андрей сначала не понял, о чём его спрашивает Мирра, а она уже была в курсе того, что Сапрыкин обещал подкинуть денег на книгу:
— Кто такой этот ваш Сапрыкин?
— Из бывших комсомольских работников, друг Старцева. Вы, Мирра Нестеровна…
— Слушай, Ветлицкий, у нас с тобой разницы по годам — кот наплакал, а ты мне всё: «Мирра Нестеровна», — ещё бы тётей назвал, племянничек.
Вежливый педагог попытался было оправдаться, но председательница Союза его опять перебила:
— Хочешь казаться святее папы римского? Ладно, насиловать не стану, сам пообтешишься, а на обещания комсомольского функционера, пусть и бывшего, не очень-то надейся. Мы журнал организуем: «Стержень» — название не фонтан, однако спонсоры так пожелали, там редактор, ты её не знаешь, умница со столичным образованием, за бумагой к одному такому «Сапрыкину» ходила, а он в один день разорился, так что при случае не расслабляйся.
— Да я и так не очень.
— Вот и правильно. Давай на лавочке посидим, я сигаретку выкурю, а ты почему не куришь? Богеме положено.
— Какая с меня богема — сельский учитель, побирушка…
— Брось, Ветлицкий, комплексовать. Опыт в таком деле — штука наживная, могу поделиться, если о подаяниях заговорили.
Безденежный молодой человек с грустью посмотрел на засиневшее небо, и хотя ему нравился этот ни к чему не обязывающий трёп с красивой женщиной, Андрей боялся пропустить последний автобус, а у председательницы машины не было, только Мирру, кажется меньше всего беспокоил распорядок автобусного движения, ей искренне хотелось помочь товарищу по перу, заодно и в жилетку поплакаться.
— Запомни: спонсоры — люди рациональные, прагматики до мозга костей. Им чихать на твои сантименты, и поэтому лучше сразу ставить их перед фактом, что кроме базисных мощностей есть ещё и надстройка, в данном случае — литература. Мастодонты, конечно же, ни черта не читают и вполне уверены, что книг на белом свете и без их помощи напечатано предостаточно.
Слушая такие откровения, Ветлицкий загрустил: если даже у Мирры трудности с вышибанием денег у подобного рода публики, то куда ему, только имеющему желание поплавать в прибрежных водах рыночных отношений, без имени и поддержки, однако добровольная консультантка вошла во вкус:
— Несу я такому всяческую ахинею, а сама исподволь внушаю, что полученные доходы нужно тратить не только на личные прихоти, но и делиться с нашим братом-писателем. Не подумай, что всё так просто, случается — в ресторан приглашают, полагая, что за свои деньги нужно расплачиваться, и не только изданной литературой. Тебе в данном случае проще, всё же мужчина.
— Мирра Нестеровна… — Андрей вспомнил недавнюю установку насчёт разведения антимоний и смешался. — Мирра… — почему-то напирая на эти два «рр», — я и сам на Сапрыкина не очень надеюсь, только не сидеть сложа руки.
— Ну, правильно, рукопись собери и Германа настрой хорошенько, если ему этот «Савва Морозов» пообещал. Да, вот ещё что, ты в будущий журнал небольшую подборочку сделай. Хотя власть меняется, Комов деньги допрежь обещал, а то и новая гвардия не откажет.
Внимая Мирриным наставлениям и краем глаза наблюдая за дюжиной нахальных ворон, которые расселись неподалёку на голых ветках тополиной аллеи, безлошадный поэт подумал, что до последнего рейсового автобуса осталось минут тридцать, не более, но его собеседница внезапно поднялась со скамейки:
— Всё, Андрей, в следующий раз, когда в город выберешься, забегай, — и зацокала каблучками к зданию, где её ждали какие-то свои, председательские дела.
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Андрей возвращался из школы, когда неподалёку тормознула «Волга» и на дорогу вышел мужчина. Ветлицкий узнал в нём Алексея Ивановича, а Орлов, здороваясь, сразу взял быка за рога:
— Привет поэтам! Так ты здесь обитаешь?
Из соседней автомашины выскочил человек с видеокамерой, хотя Андрея взяло сомнение, что их слова можно уловить с такого расстояния, вторая машина отставала от первой порядочно.
— Да, здесь, в Отрадном, а вы какими судьбами? — растерялся местный педагог.
— Насчёт подтопления. Это вас грунтовые воды топят?
— Правильно, ту часть посёлка, которая в пойме. Мне и то ясно, что в низине строить негоже.
— Ну, раньше строили, лишь бы деньги истратить. Ваше начальство ко мне за помощью обратилось, хочу посмотреть своими глазами, заодно и с людьми пообщаться.
— Соберутся ли, разве пенсионеры?
— Эх ты, стратег! Да пенсионеры по нынешним временам основные выборщики, электорат! Ладно, не прощаюсь, на обратном пути заскочим. Ты где живёшь?
И пока Андрей объяснял, как найти свой дом, подошедшему Василию Степановичу, тому самому, который агитировал Ветлицкого делать ставку на Пулькина, полковник всунул своё грузное тело в машину, и «Волга» медленно заюзила по скользкой дороге. Видя недоумение на лице учителя, «перебежчик» вежливо объяснил:
— Меня ребята с Орлом отправили, потому что жалоба и на Союз была, по старой памяти думают, что писатели — народные заступники, а тебе, Андрюша, если денег дать, можешь чего-нибудь сообразить на скорую руку? Мы без обеда по району мотаемся, не у одних вас, как видишь, проблемы.
От денег Ветлицкий вежливо отказался и сразу же поспешил домой, ломая голову над тем, чем он станет угощать гостей. Уже дожаривая картошку, Андрей услышал, как от ворот засигналил автомобиль. Не дожидаясь, пока хозяин выйдет встречать приехавших, в избу заскочил Василий Степанович. Оглядев непрезентабельное учительское жилище, он покачал головой и быстро залопотал:
— Кончай свою самодеятельность! Мы думали у тебя перекусить, а ваши в поселковой столовой обед сготовили. Орлов за тобой послал. Ты один или с супругой?
— Жена у матери.
— Разошлись или просто взбрыкнула?
— А кто его знает? Вчера, кажется, разошлись, а сегодня уже ночевать приходила.
— Дело молодое, поехали!
В местной столовой, за сдвинутыми столиками, собралось человек восемь. Андрей представил их в своей комнатушке и поёжился. Глава здешней администрации Серьгин выставил три бутылки армянского коньяка, но Орлов решительно воспротивился:
— Не гони, Михаил Кузьмич, — и, наклонившись к Андрею, тот оказался рядом, уточнил: — Я с апреля в рот не беру. Вот разве мой помощник, Рамзин?
Тот, на кого показал Орлов, только усмехнулся. Ветлицкий отметил необычную фигуру помощника: большеголовый, несколько сутуловатый мужчина, с умными, проницательными, как говорят в таких случаях, глазами. «Легко будет Алексею Ивановичу с такими гвардейцами, — отметил про себя приглашённый. — Да он и сам, пожалуй, не промах?»
Ели быстро: видимо, гости действительно торопились, — но и за столом продолжали обсуждать ту проблему, которую Орлов взял на заметку, хотя здесь одного желания было мало. Кроме того, что дома стояли в низине, мощная ГЭС, что находилась километрах в пятидесяти от посёлка, подпёрла грунтовые воды своим водохранилищем.
— Пока существенно не смогу помочь, — гудел через стол, в сторону главы местной администрации, Орлов. — Хотя кое-какие средства у своих друзей выдеру, чтобы воду из-под главных зданий откачать, а то вот учителя жалуются, что подвал в школе полный. Плаваете, Андрей? — повернулся благодетель к Ветлицкому.
— Плаваем — полбеды, фундамент может размыть.
— Это ты, Андрей Андреевич, заливаешь. — Серьгин неодобрительно покрутил головой. — Фундамент там ещё крепкий. — Но, сообразив, что в данном случае ему следует прибедняться, моментально развернулся на сто восемьдесят градусов, — а с другой стороны, конечно же, размывает.
Орлов усмехнулся:
— Лады! Вот если выборы забодаю, тогда посмотрим, что с вами делать, не на уровне благотворительности.
В окончании трапезы столовские официантки принесли арбуз, но Орлов, удивившись подобному деликатесу, решительно воспротивился:
— Пора ехать!
— Откушайте, — заискивающе произнёс Серьгин, — овощ не покупной, с полей возле поселковых дач. Там и левашовский терем стоит.
— Вот тебе раз, вотчина Левашова, а за помощью к нам идёте, — неодобрительно покрутил головой полковник.
— Да какой из Альберта глава правительства! Кроме своих лабазов, ничего не видит. — Глава администрации покосился на телеоператора. — Это я так, неофициально.
— Да ты не трусь, — успокоил Серьгина кандидат. — Мои ребята знают своё дело, что вырезать, а чего в эфир пустить. Пора закругляться.
Пока гости доедали арбуз, Орлов вышел с Андреем на крыльцо столовой.
— Ты нас прости, сбаламутили тебя с обедом. Думали просто перекусить, а ваш налим чуть не банкет закатил.
— Да можно и так просто в гости зайти, — смутился Ветлицкий, — заодно посмотрите, как нынешняя «богема» живёт.
— Сегодня некогда, в другой раз. — И засунув руку в салон «Волги», полковник длинно посигналил клаксоном.
На ходу вытирая губы, свита высыпала на улицу.
— По коням, хлопцы, как любил говорить мой батька, кубанский казак!
Когда машины скрылись за поворотом и поселковое начальство вернулось в столовую, Андрей побрёл в сторону дачных коттеджей. На фоне нынешнего разлада появление Кирочки Левашовой представлялось молодому поэту едва ли не предзнаменованием, последним шансом окончательно не погрязнуть в пошлости бытия, а заодно захотелось угадать, какая из дач принадлежит его новым знакомым. Впрочем, до сосняка Ветлицкий в тот день так и не добрался, встретив по дороге одну из своих учениц, которая уже неделю не ходила в школу, и та пожаловалась на отца-пьяницу. Пришлось вместе с девчонкой идти к ним домой и там ругаться с подвыпившими родителями, но наставления подействовали мало.
— Нету сапог у девчонки, — твердила растрёпанная мать ученицы.
— И сапог, и тетрадей, — поддержал жену сердобольный папаша. «А пьёте-то с какой радости?» — хотелось спросить Андрею, но он сдержался и, только пригрозив административной комиссией, недовольный, выскочил на свежий воздух.
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Удивительный сон приснился Ветлицкому: они с Кирой на каком-то острове нежатся под лучами тропического светила, купаются в тёплом море, а потом вроде бы отправляются в ресторан. Столик заставлен изысканными блюдами, звучит мягкая блюзовая музыка, но Андрей понимает, что это сон, и пытается объяснить своей спутнице, чтобы она слишком-то не обольщалась, однако Левашова неловко отмахивается, и густо-красное вино из бокала, который Ветлицкий держит в руке, забрызгивает его белый костюм…
Любитель красивой жизни резко просыпается, не понимая, к чему бы всё это. Слегка кружится голова, и приходит сознание того, что ничего странного не произошло, а вот Кирочку встретить бы совсем неплохо, но его мечты осуществляются только через неделю. К тому времени предвыборная кампания уже перевалила через свой экватор. Соперники прямо зашвыряли друг друга горами компроматов, по вечерам развлекая сидящих у телевизоров обывателей похлеще, чем участники КВН. Правда, полковник Орлов стоял как бы слегка в сторонке. Человек в республике новый, он заявил о себе ещё на выборах в Государственную думу. Комовские законники попробовали было затеять возню вокруг его имени, но шумиха только помогла Алексею Ивановичу, теперь же сторонники существующей власти поджали хвост. Орлов на Комова тоже не задирался, против последнего работало само время — народ нищал на глазах: безработица и преступность брали людей за горло, а тут ещё Левашов намекнул в телевыступлении о каких-то неучтённых деньгах, и обыватели сделали стойку. На что Андрей был далёк от политики и то завернул к Сунцовой. Та, выслушав, усмехнулась:
— Брось горячку пороть, да и зачем тебе, Ветлицкий, про такое знать. Тут не тебе чета пробует бодаться, да пока…
— Понимаю, намекаешь про чужие сани, а сама жён новых русских в своих заметках бросилась защищать: и живут-то они серо, и валюту потратить не на что. Жди, пока муж за границу вывезет, — съехидничал орловский электорат, но Магда удар выдержала, хотя слегка огрызнулась:
— А ты у Левашовой спроси: каково ей? Думаешь, если в манто да на новеньком лимузине раскатывает — и всё? Кстати, она уже на «мерс» пересела, можешь посмотреть в окно, значит, Кирочка где-то здесь, в редакции…
Ветлицкий вышел от Сунцовой слегка смущённый. Он мечтал о встрече с женой бизнесмена, а когда появилась возможность увидеться, понял: не всё так просто.
Пока размышлял, как поступить, в коридоре нос к носу столкнулся с Германом и тот потащил к себе.
— Вот, — ткнул он своему новому знакомому газету, — тут про Гайдара дискуссию продолжаем, как он в Гражданскую здешних богатеев громил.
— Читал, — на всякий случай подстраховался Ветлицкий, поинтересовавшись, как там насчёт сапрыкинских средств на книги.
— Да куражится Гриша.
— Неохота капиталами делиться?
— Я его за язык не тянул, — заоправдывался Старцев и, видя, что собеседник собирается уходить, добавил: — Обещал — значит, сделает, а ты заходи ещё, поболтаем о смысле жизни.
«Точно, как маленький, всё красных с белыми примирить не может, в каких-то смыслах запутался», — думал Андрей, осторожно минуя дверь, за которой его могла поджидать Светлана, впрочем, совсем не радуясь, что так быстро выскочил из редакции, делать-то было нечего. В это время сбоку раздался сигнал клаксона. Иномарка цвета «мокрый асфальт» мягко выкатилась из-за торговой палатки, и женщина за рулём, ещё раз просигналив, поманила парня рукой. Ветлицкий узнал в ней Киру.
— Прыгай быстрее, — толкнула она дверцу изнутри, — а то ко мне тут уже напрашивались! — И едва Андрей успел плюхнуться на сиденье, как Левашова моментально прибавила газу. Послушный автомобиль легко, словно прыгнув, сразу одолел половину квартала.
— Вот и хорошо, что успели смыться, — Кира улыбнулась, — а то от крыльца Светка Куксова семафорила. Не заметил?
При упоминании о Светлане необязательный поклонник своей прежней журналистской симпатии затушевался и отвернулся к окну, вроде бы стараясь разглядеть ту, которая должна была им махать от редакционного входа, а сам соображал, случайно он встретился с Кирой или та поджидала Андрея нарочно?
Пока ехали по городу, водительница иномарки помалкивала: кажется, она ещё недостаточно освоилась за рулём новой машины, — зато за городом современная амазонка так придавила акселератор, что Ветлицкий забеспокоился.
— Можешь пристегнуться, — озорно посоветовала Левашова, — а то выпорхнешь из салона. Вы, стихоплёты, народ ненадёжный.
«Точно Светка ей обо мне разболтала», — с тоской подумал «ветреный» пассажир, а вслух признался — скорей всего, хотел просто о чём-нибудь нейтральном высказаться, но вышло нечто другое:
— Я всё время думал о нашей встрече.
Получилось напыщенно и не очень-то искренне, но Кира неожиданно сбавила скорость и посмотрела на сидящего рядом.
— Вот как? Очень приятно слышать.
— Даже сон про нас видел, — совсем распоясался новоявленный кавалер.
— Надеюсь, приятный?
— Ещё бы, вдвоём на берегу лазурного моря. Прямо Капри или Борнео.
— Я была на Бали. Там островитяне о нервах не имеют понятая, всё им до лампочки, — охотно отозвалась соседка, а подъехав к месту, где они прошлый раз останавливались, спросила: — К протоке съезжать не будем?
— Да она замёрзла.
— Тогда приглашаю тебя в гости, на дачу. Не возражаешь?
Неосторожный ловелас понимал, что оказался в глупейшем положении: если прикинуть, что мужу этой дамочки минут пятнадцать неторопливой езды от города, то в интереснейшем же положении может он оказаться, — и, кажется, Кира его поняла.
— Об Альберте подумал? — спросила она, впрочем ничуть не оставляя своего решения, потому что машина уже проскочила Отрадное и выехала к дальним дачам. — О муже не беспокойся, знаю, что делаю. У него выступление на ТВ, а потом небольшой мальчишник в ресторане часиков до четырёх утра.
— Какие же рестораны до стольких работают?
— Рестораны, сауны и массажные кабинеты для таких ребят не закрываются круглосуточно!
Скорей всего, Левашова специально провоцировала своего соседа и, кажется, достигла желаемого: городское прошлое и пединститутский спортклуб, где учили сбивать парой крепких хуков и не таких, как муженёк этой дамы, к имеющейся досаде добавили уверенности, но женщина снова снисходительно улыбнулась:
— Не комплексуй, сражаться ни с кем не придётся.
Пока Кира ставила машину в гараж, Ветлицкий определил, что живёт он отсюда минутах в двадцати ходьбы. Андрей и коттедж этот помнил, а вот хозяев ни разу не видел. Скорей всего, они не часто сюда наведывались.
Изнутри жилище мало напоминало типовую дачу, скорей это было нечто среднее между офисом и городской квартирой. Наверное, при оформлении интерьера боролись два вкуса, или начала: мужское — Альберта и женское — его супруги.
Усадив гостя перед телевизором, Кира вышла, наказав, чтобы он смотрел повнимательней, хотя сама она, по всей видимости, от передачи косяков не ждала.
В прямом эфире препирались между собой Левашов и Пулькин. Орлов почему-то отсутствовал, что снизило остроту встречи, но ведущая делала вид, что всё идёт по плану. Оба же кандидата весь свой пыл направили против Комова, который соизволил вместо себя прислать доверенное лицо.
— Как наши? — заглянула в зал Кира.
— Пулькин грозится «одиннадцатью чемоданами», комовского представителя стращает.
— Это он его третьего зама воспитывает, хотя всё здесь неискренне, каждый кукиш в кармане держит. Вот Орёл — тот, возможно, и рубанул бы. Переключи программу, а лучше, если ты мне поможешь.
Андрей поплёлся за хозяйкой на кухню. Правда, помощник из него получился неважный. Открывая бутылку с вином — раскрошил пробку, на что Кира не обратила внимания. Она вообще стала какою-то другою, переодевшись в домашний халатик, словно хотела тем самым подчеркнуть, что от прежней мадам Левашовой не осталось следа, к тому же на босых её ногах красовались обыкновенные шлёпки. При виде такого простецкого аксессуара Ветлицкий вспомнил жену. Зря они разругались. Зря, а дача у Левашовых действительно классная. Хорошо, что Кира не осталась тогда в его холодной холостяцкой квартире и сегодня не стала давить Андрею на психику.
— Ты на меня смотришь, как на эту… — рассмеялась хозяйка дома. — Давай лучше выпьем, прямо здесь, на кухне, за всё самое-самое…
Женщина не договорила, за что им следует пить, и первою торопливо пригубила бокальчик. Вино охмуряемому поэту понравилось, хотя всё-таки продолжала смущать возможность появления супруга госпожи Левашовой.
— Не о рифмах, случайно, думаешь? — улыбнулась Кира.
— Почти угадала. — Андрей увидел в распахе халатика её голую ногу, приподнялся и поцеловал сидящую напротив женщину, правда лишь губами коснувшись бархатистой кожи лица, и «бывшая студенческая подруга» провела рукой по его щеке:
— А помнишь наши лунинские посиделки, вечера поэзии? Как хорошо и просто тогда было: никаких проблем. Теперь же скажи честно: ты её любишь?
«Неужели про Куксову спрашивает?» — первое, что пришло в голову шкодливому молодому человеку. И, оттягивая момент ответа, переспросил:
— Кого?
— Жену.
На душе полегчало.
— Как сказать? — Андрею не хотелось врать, но и Киру расстраивать — тоже, но она сама догадалась.
— Можешь не отвечать, уже всё ясно. Любишь — и живёте порознь, а я — нет, и вместе, только что это мы всё о грустном? Ты ешь, а то останутся от встречи одни кривые воспоминания, как в зеркалах…
— Комнаты смеха красногорского парка отдыха, да? — подхватил Ветлицкий.
— Почти. Грустные зеркала прошлого, лучше почитай чего-нибудь.
— Давай ты своё. Небось пишешь?
— Только корреспондентский минимум, — вздохнула Кира, — и то больше для души. Впрочем, с меня Магда списала целую серию очерков о индифферентной жизни богатых женщин. Просто с другой колокольни взглянула, и что получилось…
— Пожалела богатеньких, а сама, скорей всего, бывшая комсомольская функционерка.
— Кто, Сунцова-то? Ты, Андрюша, шутишь или выпил лишнего? Ой, кажется, я и сама захмелела! Брось про работу трепаться, лучше о стихах поговорим. Вот Куксова до сих пор кропает…
— У Светланы не стихи…
— А что же?
— Опыты, у неё во всём — опыты.
— Здесь ты, пожалуй, прав. Куксова в больнице лежала — палату свою описывала, процедуры всякие, дефицит лекарств.
— У вас, наверное, всегда так: побежал дома кран — журналист заметку строчит, обобщает. Погасло электричество — может, веерное отключение — опять за перо.
— Что ты хочешь — обыкновенные люди…
— Вот и со стихами так же, только здесь ещё одна зацепочка нужна, влюбиться требуется в кого-то. Так что если захочешь продолжать…
— Всё-то ты знаешь, Ветлицкий, я уже влюбилась.
У Андрея неловко стукнуло сердце, словно напоминая о себе. Он бездумно поднялся и сделал первый шаг к той, которая в обыденном домашнем халатике вдруг показалась роднее жены, хотя о Людмилке он помнил и даже после, когда, лёжа с той, которая казалась в данный момент самой желанной и дорогой, не забывал об ушедшей от него женщине, невольно сравнивая два послушных горячих тела.
— А ты даёшь, стихотворец, — счастливо улыбнулась женщина, бессовестно включая торшер.
«Хорошо, что стихоплётом не назвала, — подумал Андрей, вспомнив, что так его навеличивала Светлана, хотя Кира была гораздо отзывчивей и чувствительней. — Наверное, права Магда, жизнь у неё с Левашовым — не сахар. Ишь как вцепилась». Но рассуждать подобным образом о женщине, только что безраздельно отдавшейся ему, было неловко, и Ветлицкий, памятуя о чужом муже, засобирался уходить.
Провожая Андрея, хозяйка дачи вышла на улицу. Тишина и звёзды, словно крохотные снежинки, пронизывали сосняк, и казалось, только крикни погромче, и они просыплются серебристым дождём на округу.
— Здесь останешься ночевать или в город вернёшься? — зачем-то спросил заботливый донжуан.
— Здесь, — ответила Кира и, откинув башлык дублёнки, встряхнула мягкой гривой своих пышных волос. Так и стояла русалкой, глядя вслед уходящему, и когда Ветлицкий обернулся на повороте, то увидел, что женщина помахала ему рукой. Он тоже сделал нечто похожее, в тот же миг едва не выстелился на дороге, решил, что это ему в наказание за сегодняшнею воровскую ночь.
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В кабинете у Мирры Нестеровны сидел тот самый парень из радиокомитета, который когда-то записывал стихи Андрея, — Влад Булгабин, сильно смахивающий на дервиша, правда в современной интерпретации. Ветлицкий в душе иронически относился к тому, с каким старанием Влад культивировал и поддерживал свой имидж. Даже его застиранная джинса, которую тот носил, не меняя ни зимой ни летом, казалось, должна была работать на сей затрапезный образ. Мирра внимательно слушала парня, а тот, скосив глаза в сторону, не то оправдывался, не то ещё что, но уступать не хотел. Скорей всего, председательница Союза высказалась супротив мнения журналиста.
— Заходи, Андрей! У нас тут разговор о поэзии: у Влада превалирует отрицательное начало, а ты как раз исповедуешь противоположное, вот и сравним, а поскольку вы оба молоды, и учиться надо.
Ветлицкому не понравилось замечание про молодость, тем более сама Мирра не намного их старше, но, имея в активе три крепких сборника и солидную должность, могла себе позволить такое. Андрей читал стихи Булгабина, и ему не нравилась манера последнего снимать кальку с известных авторов, сдабривая написанное не то поповщиной, не то бесовщиной, но меньше всего Ветлицкому хотелось ввязываться в дискуссию именно поэтов. На Влада у сторонника полковника Орлова был другой зуб: как-то вечером, слушая по местному радио его рассуждения относительно выборов, Булгабин заметил, словно бы в угоду теперешнему руководству, что «…не нужно хребет ломать», — то есть пусть всё в республике остаётся по-старому. Сейчас-то и стоило напомнить об этом просветлённому дервишу.
— Стихи ладно, а как вот быть с тем, что не нужно хребет ломать? — спросил Ветлицкий. — Считаешь нынешнее правительство благочинным?
Влад сразу понял, о чём речь, но ничуть не смутился, здесь он чувствовал себя менее уязвимым, чем в поэзии.
— Да, считаю!
— Неужели не видно из радиорубки, что народ нищает, побирушками и бичами вокзалы забиты. Ты что, никуда не ездишь?
— Никуда.
— Но в церковь-то ходишь, глянь на паперть, — продолжал наседать Андрей, намекая на имидж радиокорреспондента.
— Издержки при любых властях и режимах бывают.
«Толстовствуешь, святой угодник», — захотелось уколоть собеседника Ветлицкому, да он сдержался, а вслух продолжил:
— Значит, если бьют по правой скуле — подставляй левую, так?
Долговязый начётчик, наверное, захотел разозлить оппонента, а может, просто отнекивался:
— Допустим.
— А мне кажется, ты просто своему начальству хотел угодить.
Влад усмехнулся… Мирру занимал этот диалог, и она, покуривая, сторонним наблюдателем поглядывала из-за своего большущего конторского стола на спорщиков.
— Начальство тоже уважать надо.
— Всё правильно, — продолжил духариться Ветлицкий, — то-то я смотрю, вы у себя, где на всю культуру тридцать минут в неделю даётся, для обзора литературной жизни то Блока, то Цветаеву с листа гоните, а разве мало у нас по республике молодых ребят? — Булгабин, склонив голову набок, похоже, и не думал возражать, а Андрея несло. — Да так-то оно и проще, когда взял с полки томик и почитал в микрофон вместо поездок по районам. — «Чтобы конкурентов плодить», — подумал и тут же добавил: — Вон Генка Тищенко, неплохой поэт, — спивается, или Игнат…
Тут Мирра, немного задетая словами Ветлицкого, не сдержалась:
— Ты напрасно развыступался, и с композицией по Цветаевой — тоже, её Коля Савин готовил у себя в театре, а насчёт молодых — так вот же вы, молодые. Спорите, даже ссоритесь, но стихи-то идут! Будем о ваших книгах думать, отправляем ребят учиться. Открыл Америку — поэты спиваются. Не сопьёшься, если голова есть.
Андрей и сам понимал, что спор зряшный, но простить Булгабину экивок в сторону разваливающего республику Комова, не мог, а собкор, тоже вроде слегка обидевшись, поднялся:
— Побегу я, Мирра Нестеровна, в двенадцать отбор материала, а у меня ещё кое-что не записано.
— Ты заглядывай, Влад. Кстати, — Мирра повернулась к Андрею, — наш Василий Степанович к Орлову переметнулся.
— Я знаю, они у меня были в Отрадном.
— Вот видишь, всё-то ты знаешь, а насчёт Орлова — встанет он у руля, ему будут дифирамбы петь. Ты политик слабый и не лез бы куда не просят, поверь мне на слово.
— Может, здесь вы и правы, но Булгабину я спускать не собираюсь, хотя бы за то, что больше о себе, любимом, пишет.
— Ну и ладушки. Я сейчас в «Енисей» иду. Если проводишь, по дороге доспорим.
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В редакции «Енисея» первой, на кого наткнулся Андрей, была Куксова. Она поманила его пальчиком к себе и, захлопнув дверь кабинета, зло спросила:
— Заметаешь следы, Андрюша?
— Почему заметаю и от кого?
— Не строй из себя умника, а из меня идиотку. Наши уже в курсе, что ты с этой… на «мерсе» раскатывал.
Ветлицкому стало неловко, что его так быстро рассекретили, и он только пожал плечами, а Светлана продолжала наседать:
— Ты думаешь, что Кирка тебе денег на книгу даст или Альберт посодействует? Накося выкуси! Левашову полковника не обскакать, и все это понимают, даже Комов, а ты распустил хвост павлином, но опять же: если Алику про жену настучат, то его ребята тебе башку в два счёта открутят, вместе с мыслями и стихами.
Такой вывод Ветлицкому не понравился. Конечно, он допускал утечку информации, но когда это будет, а с другой стороны, той же Куксовой ничего не стоит раскрыть Киркиному мужу глаза на заморочки его жены с «университетским другом».
— Зря та сердишься, — стал отрабатывать назад бывший Светкин любовник. — У Левашовых дача в Отрадном, вот Кира меня и подбросила… по пути.
— Ой, не лги, Андрюша! В прошлый раз словно кот прокрался по коридору мимо.
— Просто ребята сказали, что ты на вызове.
— Тоже нашёл скорую помощь. Впредь придумывай что-нибудь посерьёзней.
— И придумывать нечего. Лину Фёдоровну спроси.
Андрей правильно рассчитал, что у Лины его подружка ничего узнавать не станет, и та в самом деле поверила, верней принудила себя к этому — ей терять Ветлицкого не хотелось, а уже через полчаса она весело болтала голыми ножками в своей кровати, обнимая заблудшего ловеласа, который покорно сносил заполошные ласки азартной женщины.
Наигравшись вдоволь, Светлана убежала в ванную, а Андрей, полёживая в постели, вспоминал недавнюю ночь с Кирой. На фоне нынешних скоротечных отношений в куксовской затрапезной хрущёвке та любовь с шикарной дамой казалась почти сном.
— Ты о чём задумался? — подкралась к кровати хозяйка алькова.
— О сухофруктах.
— Компоту хочешь? — засмеялась угодливо Светлана.
«Знала бы ты, чего я хочу», — про себя усмехнулся Ветлицкий, но сердить сотрудницу «Енисея» не стал и, улыбнувшись, провёл рукой по щеке Светланы, потом по шее, потом по груди… От молодой женщины пахло чем-то свежим и необычным.
— Нет, нет! — отстранилась коварная соблазнительница. — Хорошо, у тебя свободный от уроков день, а мне работать надо, я же у Лины не отпросилась и от Солодовникова не жди пощады. Кстати, он к тебе неровно дышит, в смысле не очень-то расположен.
— Как понять… не очень?
— Да так, что на планёрке сказал: «Хватит нам из некоторых классиков местного пошиба делать…»
У Андрея снова испортилось настроение, он сразу вспомнил, что в редакции было за него кому заступиться, хотя бы той же Сунцовой, но, видимо, не заступилась. Светлана же, видя, что зря она ляпнула здесь про выходку главного редактора, пугливо поворошила волосы развенчанному поэту:
— Ладно, не переживай, я побежала. Если хочешь, можешь поваляться до прихода дочери, но с ней очень-то не шали, потом не отвяжешься.
— Я тоже, пожалуй, потопаю.
— Как хочешь, только выйдем порознь. Соседи — сам понимаешь.
— Понимаю.
— Не так понимаешь. Я после развода ни одного мужчину домой не водила. — На глазах у хозяйки квартиры появились слёзы. — Потому и мелькать не хочу, что не блядь какая-то.
Лёгкого расставания не получилось и Ветлицкий стал постигать, что он совсем запутался в своих отношениях с дамами.
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Подрастерявший было предвыборные очки Пулькин торжествовал: после очередной встречи с избирателями ему позвонила женщина и доходчиво объяснила, что имеет на Комова компромат, а если ближе к делу, то пусть копает под заказ на изготовление для одной из иностранных фирм специальных контейнеров, который обошёлся заводу в минус несколько миллионов.
— Ну и что? — не сразу соориентировался Михаил Степанович. — Значит, завод-то понёс убытки?
— Нисколечко, — заторопилась информаторша, — разницу компенсировали средствами из бюджета, отсюда и задержки в расчётах с учителями, врачами и прочими.
То, что разговор был такой или подобный, Андрею поведал Герман, а тому Сунцова рассказывала, хотя подобный факт из чёрного пиара предвыборной борьбы Ветлицкого задевал не очень. Окончательно запутавшись в отношениях с Куксовой, он и с Кирой не определился. Порой Андрею казалось, что всё само собой разрешится, но и Левашова в последнее время нервничала: избирательная кампания мужа не вытанцовывалась, полковник Орлов буквально наступал на пятки. Пулькин распетушился, а ведь расчёт был иным, и как бы жена продвинутого бизнесмена ни делала вид, что её личная жизнь и предвыборная кампания — вещи разные, но всё-таки уже не могла с прежней беспечностью флиртовать с Андреем. Дёргаясь и комплексуя, она ещё раз свозила его на дачу, после чего сказала, что муж, кажется, что-то пронюхал, да и немудрено — доброжелателей вокруг хватало.
В промежутках между встречами с Левашовой Ветлицкий ухитрился повздорить со Светланой, зато дважды наведывалась жена и в обоих случаях оставалась на ночь. Впрочем, Андрей привык к её нешумному существованию не вместе, но рядом, и та с этим вполне даже соглашалась, войдя в роль приходящей женщины настолько, что однажды, когда у их ворот тормознула чёрная «Волга», Людмила настолько переполошилась, что хотела спрятаться, вроде она-то и есть любовница. Ветлицкий вышел на улицу и сквозь затемнённые стёкла автомобиля различил Киру.
Оказалось, что Левашова взяла машину у своей подруги, так что, случись нарваться на местных гаишников… но Андрею такой прикол показался весьма забавным, и он, сообщив жене, что его вызывают в издательство, по-быстрому смылся из дому.
— Поедем к Лерке, страшно соскучилась по твоим бегающим глазам и растерянной физиономии, — иронизировала Кира по дороге. — Да, признаться, и надоело одной. Хорошо, когда есть отдушина.
— Выходит, старый друг — лучше новых двух? — заметил взволнованный пассажир.
— Ты ещё моих старых друзей не видел, и, к сведению, муж тобою интересовался. Зря мы тогда на митинге сунулись: «Альберт, познакомься…»
— Всё ты, а не мы, — вздохнул Ветлицкий.
— Я, я, строим скрытый матриархат. Ладно, это всё ягодки, теперь слушай меня внимательно. — Водительница чёрной «Волги» резко затормозила. — Выйдешь — и шагай вон до той девятиэтажки, квартира девяносто семь, подъезд третий и этаж тоже, но это минут через пять, я машину пока поставлю. Да не звони, заходи без стука, запомнил?
— Уже интересно, почти детектив.
— Интересно будет потом. Саёнара!
— Словечко из сунцовского лексикона?
— Не угадал, так японцы говорят «до свиданья», высаживайся быстрее.
Побродив, сколько было сказано, Ветлицкий пошёл к нужной девятиэтажке.
В указанной квартире его встретила Кира. Здесь, наедине, в чужой прихожей, она, почти как родная, прижалась к вошедшему, наверное, действительно соскучилась по своему новому любовнику, который, пока Левашова плескалась в ванной: «А то вся чужой машиной пропахла…» — успел послоняться по комнатам, снова завидуя хозяевам комфортабельного жилья. Потом пили вино, закусывали разной вкуснятиной, причём Андрею было неловко и за то и за другое.
— Зря комплексуешь, мне это ничего не стоит. Просто приятно посидеть вдвоём, посмотреть на этот снег за окнами, — тоже вроде бы оправдывалась Кира. — Представляешь, с удивлением поняла, что у меня, кроме тебя и сына, никого нет родней и ближе. Прости за откровенность, но я устала от левашовского кандидатства, от его друзей, лабазников и пройдох, устала от подозрений и назойливых телохранителей.
Андрей молча слушал Киру, а та становилась всё печальней и ближе. Ни о чём не хотелось думать: пусть всё останется как есть — чужая квартира, снег за окнами. Его собеседница подошла поближе. Запах, вернее, аромат чужого тела и дрожь желания накатили волной на ошалевшего мужчину. Андрею не верилось, что он уже обладал этой, с виду такой недоступной женщиной, столь тепла и приятна кожа, столь свежи и упруги груди, столь светла и щедра душа. Пусть всё длится до бесконечности.
Возвращаясь со встречи с Кирой, неожиданно по-королевски облагодетельствованный чужим вниманием школьный учителишка только крутил от удивления головой:
«Это надо же провернуть такое, возится со мной, как с мальчишкой, — думал Ветлицкий, подходя к городскому скверу. — Сегодня она была особенно привлекательна, и это несмотря на незнакомую обстановку, чужую постель». Андрей остановился под большим деревом, слегка кружилась голова, но удивительно легко дышалось прогорклой свежестью зимнего сада. Прохожих не было, только вдали по аллее шёл навстречу какой-то парень и, кажется, разговаривал по мобильнику. Подойдя поближе, крутой мен сунул телефон в карман и вежливо осведомился у слегка рассеянного поэта: «Закурить не найдётся?» Ветлицкий только пожал плечами и даже не успел сострить, мол, сотовый имеешь, а курева нет, как был сбит резким ударом в голову. Потом его долго пинали, перебрасывая с ноги на ногу, как тряпичную куклу, ещё двое откуда-то подвернувших хулиганов. Возможно, и покалечили бы, но помешал армейский патруль.
О своих спасителях пострадавший узнал в больнице, где его восстанавливали до прежней кондиции. Полёживая в больничной постели, любитель чужих жён и высокой поэзии с трудом сводил концы с концами в той ситуации, в которой он оказался. Выходит, права была Куксова, когда предупреждала о чём-то подобном, и та словно почувствовала, что о ней думают, не заставила себя ждать, появившись у постели больного.
— Ты как про меня узнала? — удивился Ветлицкий.
— В горотделе.
— Специально ходила?
— Брала информацию уголовной хроники.
— Я уже в хрониках фигурирую. Поздравляю себя — любимого: «Наш постоянный автор А. А. Ветлицкий в среду вечером подвергся нападению неизвестных». Да?
— Почти; только можешь добавить: «…и был спасён от неминуемой гибели солдатами местного гарнизона». Теперь всё ясно, кроме одного: а что ты делал в этом скверике ночью?
— Где же ночью, просто зима и… темнеет рано.
— В глазах у тебя потемнело рано, — улыбнулась Светлана. — Ничего, ты пока выздоравливай, завтра следак пожалует, я уже узнала в отделе.
— Что за фрукт, зачем? — переполошился Андрей. — Просили тебя?
— Не суетись, он бы и сам нагрянул, а следователь хороший, по особо важным…
— Господи, что ещё за «особо важные»? Три качка одного подвыпившего ротозея побили! — возмутился Ветлицкий и прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего, но Куксова сразу смекнула, здесь какая-то собака зарыта.
— Ты ещё и пьян был в придачу?
— Только самую малость.
— Уже теплее, колитесь, подследственный.
— Всё может быть, когда после сопоставления ряда факторов станет ясно, что жертва могла бы являться участником неких тёмных дел, которые ей помешали совершить случайные молодые люди…
— Добавь к этому, что ещё и переговаривались по мобильникам…
Положительно, у избитого хулиганами поэта какие-то шарики в голове сдвинулись!
— По мобильникам, значит, за вами, гражданин, специально следили?
— Да брось ты комедию ломать, сил нет отвечать. — Андрей стал слегка изображать усталость, но Светлана уже, кажется, крепко вошла в роль настоящей следачки.
— Ничего не брось, сердцем чую, что при твоей шустрости выйти на искомый объект можно, только хорошо организовав наблюдение. Говори, ты у Кирки был?
Андрею и вправду стало плохо.
— Какая Кирка, что ты несёшь?
— Всё логично, выследить тебя могли только её ребята, а верней, Альберта, и если даже я тебя в пять минут расколола, то они-то и впрямь башку оттяпают, и никакой патруль не спасёт, а сейчас, видимо, просто пугнули. Ладно, я побежала, выздоравливай, — крутнулась журналистка и, воровато оглянувшись по сторонам, сунула руку под одеяло. — Всё на месте? — и засмеялась, а виновник подобного рода внимания хотел рассердиться, но сумел сдержаться.
— Убедилась, что не отшибли?
— Ага, значит будем рассчитывать. — И чмокнув «героя» в безобразный синяк под глазом, пошла к выходу, шутливо покачивая бёдрами.
Светлана ушла, а, взволнованный только что услышанным, друг почувствовал себя очень маленьким и беззащитным, почти как в детстве, но там за него было кому заступиться, сейчас же не Кирке Левашовой жаловаться? «Пропаду, — подумал Ветлицкий, — и добрым словом никто не помянет. Из родных-то осталась одна жена, и та стала какой-то зашуганной, ишь как в прошлый раз испугалась, когда “Волга” к дому подъехала, только лучше бы характер проявила. Кто поймёт этих женщин, то они принципиальны сверх меры, а то ниже травы, тише воды, за-ра-зы!»
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Благодаря чьим-то молитвам обещанный Куксовой следак в больницу к Ветлицкому так и не пришёл, а сам больной упросил врачей, чтобы его выписали пораньше — в школе заканчивалось первое полугодие, нужно было выставлять ученикам отметки, да и здоровье восстановилось, не считая головокружения и редких болей в груди.
Первым делом Андрей решил меньше болтаться по городу, а вплотную засесть за рукопись, тем более всё ещё теплилась надежда на сапрыкинские средства, но тут вскорости надвинулись новогодние праздники, а следом за ними и выборы, которые оказались удачными для Алексея Орлова.
Толпа, собравшаяся на принятие присяги новым главой правительства, шумела и волновалась, почти не слушая выступления победителя, да тот мало что говорил по существу, сам ещё до конца не поверив в случившееся.
Выстояв инаугурацию, Андрей решил заскочить в Союз писателей погреться, заодно прощупать почву насчёт помощи, которую обещала ему Мирра. Только в Союз ему в этот день так и не суждено было попасть: на переходе, у столовой «Гидропроекта», откуда-то сбоку вывернулась со своим репортёрским магнитофоном Куксова.
— Андрей! — замахала она поэту, и Ветлицкий понял, что никто за него тот узел, который он завязывал собственными руками, развязывать не собирается. Светлана была не одна. Рядом с ней пробиралась навстречу женщина в потёртой шубке и в чёрном кружевном шарфе, глядя на который ему показалось, что дама переживает траур.
— Знакомься, моя подруга. Может, заскочим в столовку, перекусим?
— Нина Штурова, — протянула руку высокая незнакомка.
— А я — Ветлицкий.
— Андрей, — вмешалась Светлана, — ей всё известно — и какой ты писака, и какой непостоянный.
— Постоянство — признак ограниченности.
— Завёлся, — констатировала журналистка и первой двинулась ко входной двери заведения общепита.
В обеденном зале, за церемонией подготовки к трапезе, Ветлицкий получше разглядел куксовскую подругу: с виду очень странную и, по всей видимости, несчастную женщину. Подтвердила его догадку и сама Нина. Уже доедали первое, когда она неожиданно громко сказала, почти ни к кому не обращаясь:
— Я читала ваши стихи в газетах, но сначала не поняла, что они столь грустны, а когда умер Володя…
— Брат, — поспешно пояснила Светлана.
— Да-да, мой брат, то после я поняла, в них какое-то странное начало, хотя пишете вы от лица мужчины.
— От чьего же лица мне ещё писать?
— Конечно, вот и Света… нет-нет, не подумайте ничего плохого…
Нина не нашлась, о чём говорить дальше, и слегка смутилась, а Ветлицкий подумал, что у его собеседниц нечто большее, чем простая дружба. Эта мысль неприятно удивила проницательного поэта. Он внимательно посмотрел в глаза своей новой знакомой, потом перевёл взгляд на Куксову. Возможно, его соседки что-то почувствовали, потому что обе как по команде повернули головы к окну и Светлана удивлённо воскликнула:
— Ой, народу на площади почти не осталось!
— А ты ещё хотела интервью у сторонников Орлова взять, — поддакнула ей Нина.
— У меня возьми, — пошутил Андрей.
— А правда, — обрадовалась Куксова и, достав диктофон, защёлкала кнопками.
— Прямо здесь надрываться? — переспросил интервьюируемый.
— Не в редакцию же к твоей Кирочке, — огрызнулась Светлана. — Да она и не в духе по поводу проигрыша Альберта, хотя можно и к Магде подвалить, она к тебе хорошо относится. Тут на днях говорит: «Сколько бездарей в нашем Союзе, а Ветлицкий такой способный, только книжки своей не имеет».
— Чего ты хочешь, — заоправдывался Андрей, — столько лет не писал, — и обернулся к Нине. — Так вышло, что крепко меня в Красногорске достали.
— У вас характер, — откликнулась грустная Нина. Чувствовалось, что она сбилась с отлаженного тона и не хотела больше возвращаться к тому разговору, который так неловко прервался её неожиданным откровением, а Ветлицкий вспомнил про позицию редактора «Енисея» и сказал, теперь уже обращаясь к своей подруге:
— Всё равно шеф не пропустит моего трёпа.
— Почему?
— Ты же сама говорила, что он против из кого-либо делать кумиров.
— Всё, Нина, пошли на площадь, пока последние ротозеи не разбежались и плёнка не кончилась.
— Ты что, разговор наш записывала?
— Ага, для истории… — И уже на крыльце столовой Светлана, покрутив колесики диктофона, сунула его к Ветлицкому: — Как вы относитесь, Андрей, к победе господина Орлова и чего ожидаете от новых людей в правительстве?
— От новых и ЖДУ нового, — неожиданно для себя дежурно ответил Ветлицкий, — тем более обстановка в стране не позволяет действовать по старинке.
— О, да вы не только в стихах разбираетесь, тогда коротко о себе…
— О себе? — растерялся Ветлицкий. — Я учитель — историк.
— Всё, плёнка кончилась! — Светлана засунула диктофон в сумочку. — Мы пошли, будешь в городе — заглядывай, а то прогуляйся с нами. Нина, возьмём доморощенного историка, тем более он такой находчивый… — и, помолчав, добавила: — …в сложных жизненных ситуациях?
Нина протянула руку Андрею:
— Рада была познакомиться.
Ветлицкий картинно раскланялся и потом ещё долго смотрел им вслед. Кого-то ему эта Нина напоминала. «Нина, Нина Штурова, впервые слышу такую фамилию, — подумал невезучий поэт, — и Светка, тоже мне штучка, то на шею вешалась, а то… “Правда, Нина?” “Будешь в городе — заходи!” — передразнил он Куксову. — Буду, зайду». Но в городе Ветлицкому удалось побывать не скоро. Сначала в классе случилось ЧП: выяснилось, что кое-кто из мальчишек его класса ходит к одному старшекласснику и там пробуют курить травку. Потом на школьном вечере КВН бдительный классрук простыл, и пришлось лечь в постель. Изредка наведывалась жена: ставила горчичники, варила обед и всё ждала чего-то, но Андрей думал только о Кире, как она пережила поражение своего мужа на выборах, впрочем, Кира не заставила себя долго ждать. Андрей ещё бюллетенил, когда в сенях стукнула дверь и вошла она, всё такая же красивая и почти неприступная. Не знай Ветлицкий вошедшую, можно было подумать, что такими земные женщины не бывают.
— Привет подпольщикам! — пошутила с порога Кира. — Ты куда исчез? Пока узнала о твоих злоключениях. Надеюсь, ты не считаешь, что это Левашов подослал ребят?
— Ничего я не считаю, нарвался и получил.
— Осуждаешь меня, что в больнице не засветилась? Была бы на сто процентов уверена, что не наши тебя мочили — пришла бы, а так… и тебе, и мне — одни неприятности.
Андрей отметил, что Кира проговорилась, и не сдержался:
— Значит, у тебя неприятности всё же были?
— Были, — вздохнула нестрогая дамочка, — но оставим это. Лучше расскажи, как тебя угораздило заболеть?
— В школе простыл, на празднике песни и строя.
— Лихо маршировал?
— Почти угадала.
— Жалея твою молодую жизнь и зная, что заботиться особенно некому, захватила гуманитарную помощь, и не вздумай отказываться, — застрожилась Левашова, видя, как больной замахал руками. Он сидел на кровати, свесив ноги в домашних шлёпках, и вид имел далеко не геройский, а посему Кира заговорила с ним таким строгим тоном, как врач с пациентом. — Здесь лекарства, продукты. Я могу и денег тебе предложить, но ведь мы гордые, не возьмём, а съестное — это как передача в больницу.
— Или в тюрьму.
Такое высказывание снова напомнило обоим о прошлой драке.
— Вот же чертовщина какая, — скривила губы опростоволосившаяся женщина, — до сих пор себя виню, что позволила тебе засветиться. Да Радик кого хочешь выследит.
— Кто такой Радик?
— Левашовский начальник охраны.
— Сам начальник меня курировал?
— Почему тебя, они меня охраняли.
— Охраняли тебя, а досталось мне?
— Ты, Андрей, как маленький, всем досталось от Левашова. Ну не сердись, я на минуточку заскочила, уже бегу!
— Боишься, выследят?
— Нечего бояться, меня Алик в машине ждёт.
— Ну и дела, значит, муж, тогда беги и передавай привет.
— Не кривляйся, а выздоравливай и запомни: муж — он и в Африке муж. Целоваться не будем, а то у тебя шторы нараспашку. Бывай!
Андрей ничего не успел возразить на это — Кира вышла, и только по свету фар снаружи Ветлицкий понял, что машина Левашовых развернулась и укатила, оставив рефлексирующего поэта в весьма растрёпанных чувствах.
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Мирра Нестеровна встретила Ветлицкого доброжелательно. Кроме того, не забыла, что обещала помочь молодому дарованию с изданием книги. Она уже была наслышана о случившейся драке, но не стала донимать Андрея расспросами, а, мельком справившись о здоровье, стала знакомить со сложившейся ситуацией.
— Недавно я с Рамзиным виделась. Он до этого на заводе в Сосновоборске работал, а теперь его Орёл к себе первым замом переманил. Всеми деньгами Эльдар Аркадьевич распоряжается. — Мирра поднялась из-за секретарского стола, отошла к форточке и закурила.
— Рамзина я немного знаю, видел его однажды, — поспешил выказать свою осведомлённость Ветлицкий.
— Так вот, если вставит этот твой немножко знакомый человече нашу статью расходов в бюджет, то будут и командировочные, и презентации, а главное — книги, а если нет — пиши пропало. Набираю я нужный номер и слышу на другом конце провода голос, этаким громовым раскатом распекает кого-то. Понимаю, что не в мой адрес, ну и жму напрямую: «Секретарь Союза такая-то. У вас, — говорю, — там выражается кто-то или я, Эльдар Аркадьевич, не туда попала?» — «Туда-туда, что вам нужно?» Договорились о встрече без проволочек, и я заявляюсь почти тотчас в Совмин, у меня пропуск просрочен, но менты знакомы. Захожу к Рамзину, а он улыбается: «Это я электриков распекал. Извините, и ближе к делу». Башковитый он, этот Эльдар, согласился с моими доводами насчёт финансирования Союза. Вот и прикинь. — Председательница докурила сигаретку и заторопилась. — Мне ещё к археологам надо.
Андрей тоже заметил, что ему нужно увидеться со Старцевым, и в приподнятом настроении выскочил из апартаментов писательской организации, впрочем, встреча с Германом слегка поостудила пыл обнадёженного поэта.
— На ловца и зверь идёт, — раскинув руки, встретил друга на полпути к редакции «Енисея» его собкор. — Ты вчера телевизор смотрел, нашу студию?
— Телевизор, вчера? Не помню.
— Ха, не помнишь, значит, не смотрел, — оживился Старцев, — иначе бы помнил. Там в разделе хроники рейд показывали. Я сначала не вник, а потом глянул — менты руки мужику крутят, а тот кричит: «Посажу всех, сниму погоны! Я — племянник самого Орлова!» — Оказалось — Гриня Сапрыкин, пьян в доску. Сегодня утром ребят встречаю. Всё, Андрюша, плакали наши денежки, теперь Григорий пока от блюстителей порядка откупится, много воды утечёт.
— Почему так безбожно?
— Наоборот, по-божески. Он им после, когда телевизионщики уехали, говорит: «Развяжите руки, не убегу». Сняли с него наручники, а Сапрыкин — в драку, так что всё логично, да ещё за «племянника» придётся отдуваться, если не хочет, чтобы Орлов на него наехал: тоже, нашёлся родственничек.
— Вряд ли станет Алексей Иванович с ним связываться. Простит в честь вступления в должность новоявленного «Отрепьева».
— Значит, так, Андрей, сам понимаешь, что плакали наши денежки. Рукопись можешь пока засунуть подальше или самостоятельно ищи пенсы, не надеясь на Гришу Сапрыкина.
— Не рано ли пасуем?
— Нисколечко, ты сейчас куда путь держишь?
— Да вот к тебе шёл, а теперь, может, в книжный магазин зайду. Не составишь компанию?
В магазине Герман с неудовольствием покопался в книгах:
— Мура вселенская.
— Наши лучше были бы?
— А что, при нынешней-то полиграфии, пожалуй, не хуже, чем у тех, кто из себя небожителей корчит. — И снисходительно пощёлкал пальцем по корешкам поэтических сборников. Ветлицкий только хмыкнул, а про себя решил, что его новый товарищ просто бахвалится.
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Принимая местный бюджет, депутаты рассорились — нестыковка получалась солидною. Андрей с тоской следил за их спорами по ТВ. «Не утвердят писательскую заявку, — думал он. — Кроме нас ещё художникам и театру надо». Недавно Магда рассказывала, что на приглашённого режиссёра уйму денег потратили, а выручка от спектакля — пшик. Короче, дотации нужны всем, и чего бы Рамзин ни обещал, но в конечном итоге писателям достались крохи.
Когда Ветлицкий заглянул в Союз, то в прихожей, у стола, где сидела Фаинка, сгрудились трое молодых парней. Они с удовольствием заигрывали с хорошенькой секретаршей и, завидев Андрея, недовольно покосились на вошедшего.
— Начальство у себя, проходи! — сказал один из них, высокий, в чёрном пальто. Чувствовалось, что ребята нездешние. Ветлицкий зашёл в кабинет к Мирре. Та сердито спорила с Василием Степановичем, но, видать, спор подходил к концу.
— Сдадим приезжим ваш кабинет, и это моё последнее слово.
— Помилуйте, голубушка, там документация, телефон.
— Не сдадим — всё равно за неуплату обрежут, а так ребята готовы и за связь платить.
Василий Степанович махнул рукой:
— По мне, так всё по ветру пустите! — и вышел из кабинета.
— Обиделся старикан, — кивнула Мирра, — бизнесменам из Красногорска боковушку в аренду сдаём под офис «Рога и копыта», так что придётся слегка потесниться ради общего дела. Посиди, я к ним выйду.
Андрей понимающе кивнул. Думая о своём, он плохо улавливал через полуоткрытую дверь суть разговора, но в конце беседы один из гостей сказал:
— Замок новый врежем, и ключей всем хватит.
— Или к нашему парочку дубликатов изготовим, — уточнила Мирра.
— Можно и так, значит, до понедельника. — И незнакомцы стали прощаться.
— Потихонечку ужимаемся, — вздохнула, возвратившись, глава писательской организации. — Прежде этих апартаментов казалось мало, а теперь комнатушки внаём сдаём. Эх, неплохо бы тебе, Ветлицкий, напечататься самостоятельно. В члены приём по первой книжке устроим, у меня связи в Москве остались. Жаль, что Влад на Союз не вытягивает, а ломать — упрямый, и ещё одно, как сказал бы классик: «А деньги где?» — так что уходим в свободное плаванье.
Разговор с Миррой явно не получался, и прежде чем уйти из Союза, Андрей мучительно соображал: куда податься? В редакцию «Енисея» — не улыбалось: после того как Солодовников объявил его едва ли не персоной нон грата, Ветлицкий стал замечать на себе косые взгляды редакционных сотрудников. Конечно, «стихоплёт» понимал, что пора переходить от простых публикаций к чему-то большему, вот если бы сборник издать…
Бесцельно слоняясь по городу, Андрей постигал, что если он не найдёт возможности достать денег, то так и останется до конца своих дней мальчиком, подающим надежды. Даже Кира к нему, кажется, не вполне серьёзно относится, а ведь поначалу Ветлицкому казалось, что между ними нечто такое… Ему нравилось чувствовать на себе взгляды завистливых свидетелей их беспечной связи, но постепенно пришло понимание, что всё это просто ширма, за которой у обоих ничего нет. Из прежних друзей осталась одна Светлана. Она по-прежнему с завидным упрямством носилась с его стихами, а также разрывалась между дочерью и газетой.
Вспомнив про Куксову, Ветлицкий зашёл на почтамт с намерением поговорить со своим верным оруженосцем по телефону, хотя и Светлана с появлением Штуровой вроде бы стала отбиваться от рук. В редакции подняли трубку, но это был кто-то иной. Андрею не хотелось называть себя, и он вежливо попросил, чтобы пригласили Куксову.
— А со мной не хочешь поговорить? — чуть ли не издевательски спросила неузнанная собеседница.
— Кира? — наугад произнёс любимец женщин.
— Почти. Так о чём ты, милый?
— Брось дурачиться. Это я — Ветлицкий.
— Вот беда-то, не узнаёшь? Магдалена с тобой беседует.
— Ну, озадачила, а чего у тебя голос такой, девчоночий? Молодеешь?
— Спасибо за комплимент.
— На здоровье.
— О, узнаю, моя школа. Не случайно шеф стал тебя придерживать.
— Конечно, до тебя ему не добраться. Высоко летаешь.
— Не выше некоторых.
— Слушай, Магда, — Андрею пришла интересная мысль, — что, Орлов разобрался с хозяйством? Вчера, выступая по телевизору, о каких-то долгах говорил, вроде их Комов успел наделать?
— Ты, я вижу, не только в поэзии разбираешься, только это не телефонный трёп, вовсе не телефонный.
— Где же мне с тобой встретиться?
— Вот пристал: я сегодня до трёх работаю, а потом презентация с половины пятого. Приходи в забегаловку возле редакции, угостишь кофейком, посекретничаем.
— О чём речь, бегу. — Ветлицкий прикинул свои возможности — расходы не бог весть какие, тем более если не увлекаться, то на кофе хватит, и с нетерпением посмотрел на часы.
На свидание с Магдой новоявленный разведчик заявился в три, но Сунцова уже сидела за крайним столиком. Завидев Андрея, отхлебнула из чашечки и сказала:
— Тебе тоже сейчас принесут, присаживайся.
— Так вроде бы я за тобой ухаживаю? — смутился Ветлицкий.
— Не страдай, сочтёмся. Гонорар за стихи отхватишь, тогда и бабки подбивать станем. Рукопись-то готова или всё по девчонкам бегаешь?
— Шутишь, как всегда?
— Почему, серьёзно. Так о чём секретничать станем?
Принесли кофе, и Андрей заказал шоколадку.
— Смотри-ка, разговор на сто тысяч тянет, — удивилась Сунцова.
— Просто мне с тобой интересно, Магда.
— Ох и льстец ты, Ветлицкий. Так чего, старче, нужно?
— Да хотел понять, о чём Алексей Иванович говорил, выступая по ТВ?
— А чего он такого наговорил? У меня телевизор смотреть времени не хватает.
Андрей задумал сходить к Орлову, попросить денег на сборник, но посвящать собеседницу в такие планы пока не спешил, а просто хотелось прощупать почву на предмет финансовой самостоятельности нового управленца.
— Векселя какие-то от предшественников нашлись. Говорят всё в республике продано. Теперь власть боится, что платить придётся.
— Векселя, платёжки… Комов действительно подписал кой-какие бумаги, а для чего тебе это?
— Старшеклассники интересуются, — извернулся Андрей, — я же толком объяснить не могу.
— Ты, учитель, скажи мне лучше, о чём с Германом по углам шушукаетесь?
— С Германом? Просто он стихи пишет и я…
— И Светлана Куксова?
— И Светлана — тоже.
— Так ты ей по этому поводу звонил нынче?
— Угадала. Не пойму только, как на твой аппарат попал?
— В номерах цифры схожие, у неё последняя — двойка, а у меня — тройка. Случается — ошибаются.
— Теперь буду внимательней.
— Ох ты и проныра, Ветлицкий. Сознайся — фамилия у тебя не того. — «Далась ей эта фамилия», — подумал Андрей, но сдержался, всё-таки не терял надежды прощупать почву насчёт Орлова, только Магда упорно не желала распространяться о том, что ей было известно, а может, просто не понимала, куда клонит сосед по столику.
— Слушай, Магда, и что Алексей Иванович?
— А чего? Портфели распределил среди тех, кто его сторону принял, а кто нет — баллотируются в депутаты.
— Комов — тоже?
— У того квартира в Москве, и расчёт получил приличный, а насчёт векселей, Ветлицкий, не лез бы ты не в свои сани. Там дело тёмное, они вроде есть, а возможно, и блеф всё это. Орлов такие бумаги у себя не держит. — Магда глянула на часы: — О-о, почти час с тобой проболтали, бегу, ты же не рыпайся!
Магдалена ушла, а Ветлицкий ещё посидел немного, допил кофе, догрыз шоколадку и, глядя в окно, на сгустившийся к вечеру поток пешеходов, подумал с горечью: «Вот живут же люди, ничего им такого не надо: купил полкило колбасы — доволен, новую резину для “жигулей” — ещё лучше», — хотя и ему нужны были сущие крохи в масштабах области для издания первой книжки, а поди достань. Без Орлова не обойтись. Значит, нужно как-то ломать себя и идти кланяться в ножки новому председателю правительства.
17
В Белом доме Ветлицкий успел дошагать лишь до лестницы, ведущей на второй этаж. Вежливый милиционер спросил:
— Вам к кому?
— К Орлову.
— Нужно пропуск заказывать.
— У кого? — растерялся Андрей.
— Позвоните в приёмную и согласуйте, если так необходимо.
— А где у вас телефон?
— В углу, за колонной.
Возле указанного телефона толпились какие-то личности. Ветлицкий смутился: он представил, как будет объяснять секретарше Орлова, зачем ему нужно к шефу.
А очередь у аппарата не уменьшалась. Андрей издали наблюдал, как одни уходили, другие прибывали вновь и каждый, как показалось просителю, с интересом прислушивался к тому, о чём названивают впереди стоящие. Нет, Андрей так не сможет. Махнув рукой на такие порядки, он решил попробовать выйти на Алексея Ивановича через писательскую председательницу и уже направился к выходу, когда в фойе столкнулся с мужчиной, который был в орловской свите у них в Отрадном. Столкнулся и неожиданно поздоровался. Мужчина остановился:
— Привет, но я тебя не припоминаю.
— Я Ветлицкий, — чуть ли не как те, кто звонил по справочному телефону, представился Андрей и тут же сам на себя разозлился за подобное малодушие. — Друг Орлова! Не вспомнили?
— Ха-ха-ха? Друг! Ну как же, ты от Алексея идёшь?
— Да нет, к нему, только ваши дальше первой ступеньки не пускают.
— Понятно, пошли!
— А вас пропустят? — решил сострить на радостях Ветлицкий.
— Да ты брось ваньку валять! Я — Рамзин, теперь у Алексея в первых замах числюсь, или телевизор не смотришь?
— Не смотрю, — соврал Андрей, хотя сразу сообразил, что именно про этого помощника рассказывала ему Мирра Нестеровна.
— Со мной! — бросил милиционеру его попутчик, и они пошли на второй этаж. Пока поднимались, Андрей отметил, что на широкой мраморной лестнице постелены ковровые дорожки, «как в кино». Вообще-то он полагал, что их стелют лишь в исключительных случаях.
Из своего кабинета Эльдар Аркадьевич позвонил шефу.
— Сам к нему пойдёшь или его сюда пригласить? — усмехнувшись, поинтересовался Рамзин.
— Сам, сам! — растерялся Андрей, запоздало домыслив, что деньги выпрашивать было бы верней в присутствии всесильного помощника, у которого вроде вполне располагающее настроение, но слово не воробей, и Рамзин, не кладя трубку, кивнул на дверь:
— Двигай, да побыстрей. Двести первый, налево.
Ветлицкий, вовремя вспомнив угодливую очередь у телефона, не стал раскланиваться, а просто сказал: «Спасибо!» — и вышел. Секретарша первого зама недоумённо посмотрела вслед неучтивому посетителю и только покачала головой. Орлов же встретил Андрея, как и подобает старому ну если не другу, то по крайней мере знакомому. Долго рассусоливать не стал, вскользь спросив про Отрадное, на что проситель заметил: «Всё нормально» — ему не хотелось расписывать трудности, которых и в посёлке, и в школе было более чем достаточно.
— Говоришь, книгу дописываешь?
— Рукопись готова.
— Если память не изменяет — стихи?
— Да, стихи.
— Может, чаю хочешь? — спросил Орлов. — Хотя мне чаи сейчас распивать не время. Ты вот что, Андрей, возьми в Союзе писателей отношение или письмо, я не знаю, как это называется, и отдай Эльдару, а он выйдет с ходатайством на нашу контору, потому что денег на издательскую деятельность мы выделили в обрез, но, думаю, сборник стихов — не «Война и мир».
— И даже не «Воскресение». — Ветлицкий достал из портфельчика тонкую рукопись и протянул Орлову. Тот повертел её, полистал и кивнул утвердительно:
— Со сборником мы постараемся. Сам понимаешь: у бабок не оторвёшь и от детских пособий — тоже, но что-нибудь придумаем. Может, по векселям, которые от прошлых властей остались…
— А что, Алексей Иванович, правда, Комов много чего в ценные бумаги перевёл?
— Не очень ещё разобрался, но думаю, что дыма без огня не бывает. Нашли кое-что.
— Мне Сунцова про это рассказывала.
— Журналистка из «Енисея»?
— Ага, Магдалена.
— С такими ухо надо держать востро.
— Да, Алексей Иванович, я о чём спросить хотел, — осмелел, окрылённый обещаниями, Ветлицкий, — вам и правда их прятать приходится?
— Кого — их? — На лицо председателя набежала лёгкая тень неудовольствия и Андрей понял, что залез не туда, но остановиться с ходу не мог.
— Векселя эти комовские?
— Всё, господин литератор, заболтались мы с тобой, вот и Рамзин уже топает. Держи свою писанину.
Ветлицкий спрятал в портфель бумаги, когда в кабинет ввалился тот самый помощник, который помог молодому человеку попасть к Орлову.
— Я за тобой, Алексей!
— Собираюсь, — тоже поднялся Алексей Иванович и протянул собеседнику руку. — Значит, будь здоров, позвонишь мне этак недельки через две. Утрясём с Эльдаром Аркадьевичем твою проблему.
Андрей выскочил из кабинета как на крыльях. Сравнение это было затёртым до невозможности, но другого в голову не приходило. Хотелось петь, подпрыгивать. Он намыркивал себе под нос нечто лирическое, размахивая портфелем, и, уже спускаясь с последнего лестничного пролёта, едва не столкнулся с Магдой. Та испуганно шарахнулась в сторону, и Ветлицкий бездумно пронёсся мимо, только внизу сообразив, что это не кто иной, как Сунцова, но возвращаться не стал, а просто помахал ей рукой:
— Привет корифеям!
— Привет, привет. — Магдалена посмотрела на ликующего поэта недоумённо и, тряхнув «комсомольской» причёской, стала уверенно подниматься по лестнице.
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По тому, что в доме горел свет, Андрей догадался — пришла жена, только у неё были ключи от входной двери, и то, что она, несмотря на разлад, изредка наведывалась, слегка смущая при этом бывшего мужа, теперь же показалось последнему едва ли не счастливым предзнаменованием благополучного конца его невезухе.
По натуре большой сибарит, Ветлицкий не мог не переживать семейного разлада, хотя относился к уходу жены терпимо, знал, что та никуда не денется, тем более ему было неловко перед Людмилой за своё безденежье.
Войдя в дом, везунчик сразу уловил аппетитные запахи, что доносились из кухни. Людмила вышла в прихожую:
— Разувайся здесь, я к тебе с обновой.
В комнате, на полу, был расстелен новёхонький палас.
— Вот купила с зарплаты, надоело на старые половики смотреть.
— С этим тоже намаешься, вычищая.
— А чего здесь маяться, пропылесосил — и дело с концом.
Андрей с удивлением взирал на то, как преобразился вид его замурзанного жилья, да и жена смотрелась на фоне такой гармонии совсем по-иному, а может, он просто отвык от неё за эти дни? Отвык и соскучился.
— Тащила такую тяжесть, — пожалел Ветлицкий свою заботливую супругу и тоже похвастался: — А я сегодня у Орлова был насчёт книги.
— Дописал-таки?
— Закончил.
— Видишь, как на тебя наш развод подействовал. Не случись подобной оказии, до сих пор бы мучился в поисках вдохновения.
Андрей понял намёк Людмилы, но ему не хотелось сейчас заводиться, и неверный муж пропустил мимо ушей её справедливое замечание.
За ужином Ветлицкий стал расписывать в красках, как он познакомился с Рамзиным и попал на приём к Орлову.
— Алексей Иванович, — бубнил с полным ртом находчивый литератор, — мне сказал: «Издадим, Андрей, обязательно», — мол, писатели — народное достояние, представляешь?
— Ты жуй получше, подавишься.
— Не боись, такой вкуснятиной не подавишься.
— Спасибо, наконец-то заметил. — Жена потупила взгляд, и Ветлицкий молча обнял её за худенькие плечи, покорную и похожую на примерную школьницу, и тут вроде бы машина у ворот заурчала. Может, показалось, а если Кира опять пожаловала? У Андрея заныло сердце — впервые не хотелось видеть свою заполошную любовницу.
В сенцах зашумели, опрокинув пустое ведро, кто-то нашаривал дверную ручку. Жена вопросительно посмотрела на Ветлицкого и не успела ничего сказать — в квартиру ввалились трое, все в униформе городской шпаны: джинсы, кожаные курточки и чёрные вязаные шапчонки, надвинутые до бровей. Увидев супругов, слегка замешкались, но из сеней подоспел четвёртый. Он-то и спросил, чуть пришёптывая:
— Дома фраер?
— Да он с тёлкой, Радик.
«Радик», — Андрею вспомнились слова Киры о левашовском начальнике охраны. Неужели тот самый, который в сквере его накрыл? А сейчас чего ему надо? Может, думал опять Левашову здесь приловить? И, желая быстрее разубедить охранников, хозяин дома шагнул вперёд и сказал примиряюще:
— Это, ребята, моя жена.
«Ребята» переглянулись, но тот, кого неосторожно назвали Радиком, сразу сообразил, что Ветлицкий их расшифровал. Сообразил и резко толкнул Андрея назад, успев заодно кивнуть одному из непрошеных гостей:
— Выйди к машине.
Парень ушёл. Стоящий ближе всех к двери так и остался её караулить, а Радик вместе с Квадратным — Андрей сразу так окрестил про себя низкорослого и широкоплечего парня — прошли в комнату. Там Ветлицкий пригласил всех садиться и сам устроился возле жены, на диване.
— Вот и хорошо, — сказал Радик, — вижу ты кент с понятием, поэтому долго базарить не будем.
— Да что вы, ребята, если чем могу быть полезен.
— Вот именно — чем? Ты сегодня наверху был?
— Наверху?
— У Орлова.
— Конечно, только я по делу ходил.
— Ты, выходит, по делу, а мы к тебе — в гости?
— Не знаю.
— Не знаешь и не догадываешься?
Андрею не понравился этот вкрадчивый, слегка пришёптывающий говорок. Слышалось в нём скрытое нетерпение, даже угроза, хотя вечерний гость до поры до времени не хотел злить хозяина.
— А чего тут гадать, пришли — так спрашивайте, только если насчёт кого-нибудь, сами видите — я с женой, — и кивнул на Людмилу. Ветлицкий всё ещё подозревал, что левашовские костоломы идут по ложному следу, вынюхивая жену хозяина.
— Значит, крутишься и мозги нам пудришь? — неожиданно сменил тон Радик. — По какому такому делу ты Орла навещал и чего он тебе отдал?
— А чего он мне отдать может? Я ему рукопись стихов приносил.
— Стихи — нехило, а бумаги какие он тебе передавал?
— Зря мы с ним вату катаем, всё равно по-хорошему не столкуемся, — заметил Квадратный.
— Да что вы, ребята, никаких бумаг, только рукопись. Полистал и вернул, обещал проплатить книгу.
Радик недобро усмехнулся и подмигнул своему подручному:
— А ну-ка, Серый, потревожь его бабу, может, тогда он сговорчивей будет.
Андрей хотел сказать, чтоб ребята при женщине не хамили, но вспомнил, что им известны его отношения с Кирой, и смолчал, а Квадратный, он же Серый, вразвалочку подошёл к Людмиле и одним движением опрокинул её на диван, задирая лёгонький сарафанчик. Люда охнула и неловко выставила вперёд обе руки:
— Не надо!
— А кто говорит, что надо? — отступил парень. — И я о том же, а мужик твой — против. Молчит, скотина.
— Ты молчишь, паскуда! — И Серый ударил Андрея неожиданно сильно в нос. Из глаз брызнули искры, кровь потекла по подбородку. Люда пронзительно вскрикнула и тут же смолкла. Левашовский охранник ей врезал тыльной стороной ладони и молниеносно закрутил подол у горла.
— Заткнись! Где бумаги спрятали?
— М-м-м… — Ветлицкий пытался что-то сказать, но лишь мычал.
— Зря ты, Серый, поэта бьёшь. У него конституция нервная. Он и сам всё выложит. Где бумаги?
— Рукопись в портфеле.
— На хрена нам стихи, документы где, что Орёл передал спрятать?
— Только рукопись — «Дождь вдвоём».
— Издеваешься? Серый, начинай! — И Андрей с ужасом увидел, как тот самый парень, который держал Люду с закрученным у горла подолом халата, одним движением, только чуть пригнувшись, сорвал с неё плавочки. — Где бумаги?
И тогда Ветлицкий бросился, но не на низкорослого садиста, а на главного бандюгана, правильно рассчитав, что Серый отпустит Людмилу и поспешит старшому на выручку. Откинувшись назад и спружинив телом от диванной спинки, Андрей изо всех сил толкнул Радика. Тот лишь руками успел взмахнуть и боднул угол русской печки. Боднул и стал валиться на пол. Ни секунды не медля, хозяин квартиры с левой двинул Серого по загривку, но промахнулся, задев кулаком перекрестье рамы. Стекло зазвенело, посыпались осколки, и тут снова закричала Люда. Парень, карауливший дверь, заметался, а со двора заскочил четвёртый, что стоял на стрёме.
— Вы, суки, весь посёлок поднимете! У них соседи за стенкой не спят!
— А, чёрт, уходим! — И Квадратный ударил Андрея в грудь чем-то острым. Дальше сознание испуганного и почти убитого поэта отказалось что-либо воспринимать, чуть позднее, правда, до него донеслось, как один из налётчиков произнёс:
— Радику конец, на хрена нам труп? Зажигай! И бумаги сгорят со всеми.
И ещё Ветлицкий успел подумать, что никто, кроме Сунцовой и Рамзина, из знакомых не знал, что он был у Орлова, но и об этих двоих вспомнилось безо всякой злости, да о рукописи пожалел, теряясь в тягучем небытии.

Часть 2. Формула одиночества
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То, как сознание возвращалось к Андрею, чем-то напоминало появление солнца: в сплошной черноте неба сначала чуть-чуть забрезжило, потом бесплотное пятно с того края, откуда положено ждать восхода, потеплело, наполняясь живым, розоватым светом, прошло какое-то время — и вот уже тьма окончательно отступила под напором грядущего дня. Он приоткрыл глаза!
— Ах, как славно, давно пора. Итак, молодой человек, мы смотрим, мы видим, зрачок реагирует на свет.
Белый потолок палаты, чуть в стороне никелированный шток со склянкой, опрокинутой горлышком вниз, а от неё, как венозная жилка, голубоватая трубка. «Значит, я жив, — соображал Ветлицкий, — верней, в порядке только зрение и сознание, да ещё слух».
— М-м-м…
— Спокойно, больной, вам нельзя разговаривать. У вас всё в норме: руки, ноги и даже внутренности.
«Брр-р… Говорит, как мясник: “…целы внутренности”».
— Он, наверное, пить хочет?
— Ну, посмотрим, посмотрим…
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Ресторан «Золотой сон» открывался без лишней помпезности. Его затянутые узорчатыми решётками окна смотрели прямо на редакцию «Енисея».
— Кто из наших туда идёт? — спросила Сунцова заглянувшего к ней Старцева.
— Ресторан — это бытовуха, по части Куксовой, только, может, Солодовников самолично изволит засвидетельствовать своё почтение.
— Вряд ли. Да зачем ему теперь пресмыкаться перед денежными мешками, если зампред сегодня сказал, что берёт «Енисей» под крылышко правительства.
— Опять шеф усидел в кресле?
— Ещё не ясно, но скорей всего — да! Он к Рамзину на приём ходил, а через день выяснилось, что совминовский вестник сливают с нашей газетой и, конечно, под началом Ивана Петровича.
— Ты всегда в курсе, Магда.
— Должность обязывает, сам понимаешь.
— Понимаю. Смотри, какие буквы привинчивают. — Герман выглянул в окно. В это время в кабинет зашла Куксова.
— Привет заговорщикам, что вы там высматриваете?
— Да вот гадаем, как ресторан называться будет, — ответила Сунцова.
— С первым словом сомнения нет — «Золотой…» или «Золотая…» — чуть не пальцем на стекле вывел Старцев. — У новых русских всё золотое.
— Можете расслабиться, — засмеялась Светлана, — «Золотой сон».
— Почти как у Апулея «Золотой осёл», — закуривая, процедила сквозь зубы Магдалена.
— Думаешь, они Апулея читали?
— Не все же на одну колодку деланы. Вот взять хотя бы нашу Кирочку, той ни в уме, ни в начитанности не откажешь, — не спеша выпуская струйку дыма из язвительно поджатых тонких губ, всё в той же манере возразила опытная журналистка.
— Кире не откажу, но… — Герман поднял палец.
— Хочешь сказать — таких единицы, а я по своему выпуску сужу — набрали нас на спецкурс целую группу. Одних языков иностранных — целых три учили, вроде бы на Кубу готовили, и не только Сервантесом в подлиннике стращали, но и Санчесом Кастро мозги запудривали.
— Наверное, этот Санчес родственник Фиделю Кастро? — предположил Герман.
— Если и так, то, скорей всего, очень далёкий, — усмехнулась Сунцова, — не в этом дело. Учили нас хорошо, и дух вольности был не чужд, хотя выпустили мы однажды стенную газетку, где усомнились в том, что визит Никиты Сергеевича на берега Волги помог выиграть Сталинградскую битву. Нагрянула комиссия, и троих отчислили, а остальные нашли-таки себе место под солнцем.
— Насколько я понимаю, ты в их ряды не попала? — простодушно заметила Куксова.
— Я из тех, которую выгнали, пришлось потом заочно доучиваться на педфаке. — Скорей всего, несостоявшаяся новая русская продолжила бы свою лекцию, если бы не Светлана, которая ткнула пальцем в окно:
— Магда, смотри!
У крыльца ещё не открывшегося ресторана молодой человек в чёрной куртке и надвинутой на глаза лыжной вязаной шапочке выцеливал пистолетом мечущегося между автомашинами мужчину. Наконец раздались выстрелы и последний упал, а киллер побежал в сторону городского сквера.
— Семён, Семён, — Сунцова схватилась за телефон, — бери камеру и дуй к ресторану, там с кем-то счёты сводят, — и, не кладя трубку, крикнула Куксовой: — Забеги за фотографом, а то наш Семён никак не сориентируется, а я — сейчас!
В это время из притормозившего милицейского уазика выскочили двое и открыли стрельбу по убегавшему. Уже покидая кабинет, Светлана краем глаза заметила, как бандит шлёпнулся на бетонку возле коммерческого ларька…
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Андрея разбудили тревожные голоса. Он открыл глаза и увидел при тусклом свете больничной лампочки, как в палату вкатили больного. Пока его перекладывали с каталки на кровать, невезучий учитель тупо соображал, что новенькому чего-то недостаёт, но собственная боль в груди мешала сосредоточиться, и Ветлицкий, кажется, застонал, потому что одна из медичек повернулась к нему:
— А этот всё бредит?
— Введите ему… — кто-то произнёс название замысловатого препарата. — Да когда здесь свет будет в норме?
— Денег на лампочки не дают, вот завхоз и выкручивается.
— На лампочки — не дают, а охрану поставили круглосуточную. — В голосе говорившего чувствовалось раздражение, и Андрей предположил, что охраняют, скорее всего, его, а что стало с женой Людмилой и с тем парнем, который упал возле печки?
Медсестра сделала Ветлицкому инъекцию, поправила простыню на вновь прибывшем, и все ушли, плотно захлопнув створки дверей в палате, но снаружи кто-то сразу их приоткрыл, словно боясь, чтоб лежащие куда не удрапали… и вдруг до Андрея дошло — у его соседа нет ног. Может, под состав угодил железнодорожный или в автокатастрофу попал? Как теперь ему жить, калеке? «Ты о себе подумай, — словно кто-то со стороны подбросил Ветлицкому мыслишку, о чём подумать, — неизвестно, чем для тебя всё кончится…»
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В городской квартире Левашовых царил настоящий бедлам. Муж неистовствовал, а Кира, наблюдая со стороны, время от времени интересовалась:
— Ты, случайно, не клад ищешь?
— Случайно… да!
— Брось психовать, отбываешь по-тихому — и на здоровье. Кто просил тебя не в своё дело лезть? Теперь мандраж бьёт. Скажи спасибо, что следаки с тебя подписку о невыезде взять забыли, а то уехал бы.
— Не взяли, потому что не знают, кто руку ко всему приложил? Помогли ребята раскрутить твоего сопляка.
— Сопляк, а Радика приложил и теперь молись, чтобы того не опознали.
— Он обгорел, говорят, порядочно?
— Всё равно могут поинтересоваться — «где ваш начальник охраны?»
— Ну, какой начальник, просто телохранитель. — Левашов взглянул на часы, но нервозность мужа передалась и Кире.
— С Радиком пронесёт, Серый останется…
— Сам виноват, что влип, но тот почти не мелькал на публике.
— На авось надеешься, а вдруг докопаются, и шеф сбежал.
— Не сбегаю я, Рамзин в курсе.
Наконец Левашов извлёк из-под стопки журналов несколько листов бумаги.
— Вот они, документы пулькинские, жаль ребят: Радика и Серого.
— Говорят — его охраняют в больнице?
— Будем надеяться, что подохнет. И ведь надо же, то мента днём с огнём не сыщешь, а тут — как по заказу. Надрочил их Орлов.
— Можно и без приколов?
— Запросто, если всё утрясётся, к лету вернусь, а пока хахалю своему кланяйся.
— Полагаешь — скучать без тебя будет?
— Если выживет — обязательно. Они без сильной руки, как псы, скучают! Да, вот ещё что, оставляю тебе доверенность распоряжаться нашей недвижимостью, мало ли что случится…
— Ты же вернёшься?
— Вернусь, но с хоромами лучше разделайся. — Альберт обвёл рукою свою городскую квартиру. — Вернусь, восстановимся.
После ухода мужа Кира молча оглядела растревоженное жильё, потом стала двигать мебель, прибирать к месту книги и, кажется, даже всплакнула. «Съезжу к маме за сыном, и катись этот Левашов куда подальше. Распустил шпану». Вспомнив про телохранителей, Кира подумала о Ветлицком, давно ли она жалела его — одинокого, и вот у неё почти то же: муж в бегах; правда, фирма ещё работает, но уже всем ясно, что Левашов просчитался. Впрочем, ещё ничего не потеряно и рано ставить на себе крест. Поразмыслив таким образом, одинокая женщина успокоилась и ещё усердней принялась за уборку квартиры.
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Про случившееся в Отрадном Мирра Нестеровна узнала случайно. Её тайное увлечение — Виктор Блинов, капитан в отставке, бывший десантник, а нынче просто Виконт, председатель Фонда инвалидов войны Афгана, заехал за своей пассией в Союз писателей через день после того, как Ветлицкий оказался в больнице.
Статный красавец Блинов слегка походил на улыбчивого цыгана, скорей всего потому, что нечто хищное проскальзывало в чертах его правильного лица, полублатной манере держаться, тяге весело проводить время, и всё-таки с Миррой он познакомился на похоронах одного из своих друзей, которого привезли в «цинке» уже с другой, чеченской войны. Тот парень в мирной жизни увлекался поэзией, подавал надежды. Председательница писательского Союза читала стихи погибшего, и многие плакали. Даже у Блинова, прошедшего огонь и воду, защемило сердце. Поэтесса покорила афганца прежде всего своей твёрдостью духа, с того скорбного дня они и стали встречаться.
— Далеко едем? — спросила, усаживаясь на переднее сиденье, женщина.
— Сегодня близко, а ты торопишься?
— Да нет, почти как в песне, спешить мне некуда.
В квартире, куда они поднялись, Мирра ещё не была ни разу: чистенькие комнатушки, вроде бы всё на месте, а впечатление — нежилые.
— Мы что, опять в какой-то отстойник попали? Здесь, кажется, уже год никто не живёт?
— С чего ты взяла?
— Холодильник пуст, как в плохой гостинице.
— Почему как в плохой?
— Вот заладил. Да потому, что кончается на «у». В ванной-то мыло хотя бы найдётся?
— Ты же не доктор перед клиентом, чтобы руки мыть, — пошутил Блинов.
— Хоть и не доктор, а приёмные дни и у меня бывают. Например — завтра опять мальчишки придут, стихи читать будут. Смешной народ эти самодеятельные поэты. У каждого свой бзик: Влад Булгабин, который с радио, под юродивого косит, помнишь?
— Знаю, шизик, скорей всего.
— Тоже скажешь, или Ветлицкий, школьный учитель.
— Тот, который тебе в рот заглядывает?
— Ревнуешь?
— А чего мне ревновать, пусть сначала выживет, тогда посмотрим.
Мирра побледнела, и Блинов понял, что зря он ляпнул своей дамочке про её подопечного, но дело уже было сделано.
— Что за шуточки идиотские?
— Почему шуточки, — невозмутимо произнёс бывший афганец, которого не так-то просто было сбить с толку. — Говорят ему крепко досталось: бандюганы наехали, подожгли квартиру, но соседи за стеной кипеж подняли.
— Ну а дальше? Да и с чего бы наезжать на Ветлицкого-то?
— Не знаю, парня спасли, а жена…
— Сгорела?
— Не сгорела, а задохнулась, премиленькая девчонка, ребята вчера рассказывали. Хватит об этом; иди мой свои ручки — и баиньки.
Мира упрямо сжала губы, всё ещё не в силах переварить услышанное, и поэтому, когда нетерпеливый любовник ещё раз напомнил о постели, зло спросила:
— Ты что, не выспался?
— Да тебя, как девочку, уговаривать надо? Шоколадку хочешь?
— Пошёл ты со своим шоколадом куда… поближе. Почему такая несправедливость, он и мухи-то не обидит. «Дождь вдвоём».
— Что за дождь? На дворе зима.
— Рукопись стихов так называется. Я ему недавно в деньгах отказала.
— На других бочку катишь, а сама: мне — сегодня, ему — вчера… отказала. Далеко пойдёшь, если менты не остановят.
— Сам не сядь со своими ребятами и делами.
— За меня не бойся.
— Не гримасничай. Всё, поехали!
— Куда ехать-то, хотя понимают, но твой приятель в реанимации. Вот завтра у братвы узнаю, что к чему, тогда и будем дёргаться. Вполне возможно, что даже деньгами смогу помочь твоему погорельцу…
— Знаешь, Виктор, мне не нравятся твои деньги.
— Мои не нравятся, а у всякой шпаны клянчить можешь?
Мирра устало привалилась к стене:
— И не только деньги, но и квартиры эти. Я пойду, пожалуй. — Но Блинов, вовсе не желая так просто отступать, шагнул навстречу женщине, и в глазах его заплясали не то злые, не то весёлые огоньки.
— Я убью тебя когда-нибудь за всё хорошее, и вообще, хватит на мне тренировать своё словоблудие.
Мирра сначала сопротивлялась, не в силах забыть про то, о чём только что поведал афганец, но очень быстро сдалась, словно бы испугавшись сумасшедшего блиновского взгляда. Она не выдержала и зажмурилась, хотя даже это не избавило строптивую любовницу от желания вырваться и куда-нибудь убежать.
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— Итак, молодой человек, посмотрим: шов нормален, дренаж в порядке. Трубочка не мешает? Ничего, заживёт до свадьбы, а что слабость — это вы надышались какой-то гадости. Сейчас химия всюду: синтетика, полимеры, но дело вполне поправимое. Выздоравливайте, больной.
После утреннего обхода Андрей впервые внимательно посмотрел на своего соседа. Кого-то напоминал ему профиль лежащего в двух шагах на больничной койке парня. Где Ветлицкий мог видеть эту физиономию?
Размышления прервали медички, которые вкатили в палату незнакомый аппарат, состоящий из металла и трубочек, цилиндров и прочих технических приспособлений. Вкатили и стали колдовать у койки соседа. Ветлицкий закрыл глаза, а когда их снова открыл, то заметил в дверях омоновца. «Неужели меня охраняют? — подумал поэт-неудачник. — Крепко, видать, Левашов за поиск бумаг принялся, а может, бумаги здесь ни при чём и главное — виновата Кира».
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На работу, в редакцию «Енисея», Левашова шла неохотно. Ещё вчера ей казалось, что она и люди, её окружающие, разведены друг от друга на порядочное расстояние, а сегодня Кира почти сравнялась с той же Куксовой или Сунцовой.
Впрочем, Светлана встретила коллегу во всеоружии, и как только Левашова вошла в кабинет, то сразу получила такой заряд информации о произошедших возле ресторана событиях, что сразу почувствовала себя их непосредственной участницей.
— Представляешь, мы смотрим в окно, а он…
— Кто — он?
— Ну, парень в кожаной куртке, выскочил откуда-то сбоку и целится в пулькинского прораба, между прочим, компаньона твоего мужа.
Кира слегка смутилась:
— Тоже мне, компаньон, если только по завидовскому руднику?
— Вот и я Магде говорю, что «Золотой сон» от фирмы в Завидово, а она спорит, хотя думаю, что финтит.
— Господи. Нашла кого слушать, Магду, тем более зачем Левашову с рестораном связываться? Он сейчас в Англию улетел, связи с британцами пробивать.
— Левашов смылся?
— Не смылся, а уехал, да и в первый ли раз?
— Прости, сама понимаю, что неточно выразилась, но такое дело…
— Ты что, в следователи переквалифицировалась? Лучше рассказывай, что у ресторана произошло?
В это время в кабинет заглянул фотограф и, поздоровавшись с Кирой, спросил у Светланы:
— Я тебе фотографии рейда по городу не отдавал?
— Заходи, Семён, — обрадовалась Куксова, — я тут Левашихе о нашей одиссее рассказываю. И вот выскакиваем мы на улицу. Семён плёнку на ходу вставляет, Магда ментам подмогу вызывает, короче, раскрутились на всю катушку. Подбегаем к «Золотому сну» — человек лежит вниз лицом, не двигается, а неподалёку киллер асфальт кровянит. Тут мордовороты из ресторана выскочили, прораба подняли и вовнутрь занесли, мы за ними. Я Семёна толкаю: «Снимай!»
— Всё так, только в зале освещения не хватает, вот и пришлось со вспышкой пару раз щёлкнуть, — вздохнул фотограф. — Охранники и заметили.
— Представляешь, Кира, они убитого положили на стулья — и к нам, фотокамеру разбить хотели, а она сумасшедших денег стоит. Мы — на улицу, вышибалы — следом, с утра уже пьяные… — Светлана порылась в бумагах. — Через день повестка из горотдела пришла, как свидетелей нас приглашают, а тогда… Пока Магда к милиции не подскочила, мол, журналистов бьют, те и ухом не повели.
— Снимки-то удалось спасти? — спросила Кира ради приличия, потому что знала она побольше Куксовой.
— Камеру отстояли, а плёнку засветили. Кстати, на нас же прокуратура и наехала, что плохо содействуем следствию.
— Ну а киллер в живых остался? — спросила жена бизнесмена как можно более равнодушно.
— Да вроде в больнице, ему обе ноги прострелили, и ещё говорят, что Андрей Ветлицкий…
— Я пойду, девчата. — Семён пошуршал фотографиями на столе, отбирая нужные, и, уходя, заметил: — Жаль, плёнка пропала, там ведь и посторонние в кадре могли оказаться, дополнительные факты следствию.
— На твой век криминала хватит, — успокоила коллегу Светлана. — Вот тебе и орловские три «ЗА». — Куксова специально перевела разговор на другое, ожидая, переспросит Левашова про Андрея или нет, но Кира тоже поднялась из кресла:
— Схожу к Солодовникову, отмечусь.
— Ну, сходи, — великодушно согласилась хозяйка кабинетика, — потом кофе попьём «Элит-классик», презентовали за одну статейку. — Сказала и покачала головой, глядя вслед уходящей из кабинета сопернице.
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Фомичёв ворвался в Союз писателей, как обычно, шумный и негодующий:
— Бумажки перебираете, а пацанов отстреливают, как куропаток во ржи!
— Что, опять? — испуганно пискнула секретарша.
— Да вас скоро всех укокошат!
— Ты чего расшумелся, Андрей Сергеевич? — Мирра Нестеровна вышла в приёмную, а из той комнатушки, которую на время сдали в аренду, выглянул молодой человек, смахивающий стрижкой на панка. — Кто нас-то грохнет?
— А вот такие и перегрохают. — Фомичёв кивнул на дверь, за которой обитали красногорцы.
— Господи, как вы шумите, — приложила палец к губам Фаинка, — неудобно, посторонние могут подумать…
— Доработались. Двадцать лет состою в Союзе и стал оглядываться на кого-то, в родных-то стенах!
— Проходи в кабинет, перекурим, о делах потолкуем, — поморщилась, как от зубной боли, председательница.
— Да что толковать, и так всё ясно. Паренька, что с нами тогда выпивал, убили!
— Если ты Ветлицкого имеешь в виду, то жив он. Посетителей к нему не пускают, а передачи носить можно, звонила я.
— Передачи… словно в тюрьму.
— Зря паникуешь. Просто он лежит в одной палате вместе с тем киллером, который пулькинского прораба подстрелил.
— Вот видите, а наша контора его поддерживала на выборах.
— Ну, допустим, только Василий Степанович, так и тот потом к Орлову переметнулся, — уточнила Мирра Нестеровна.
— Значит, тёзка мой жив? Пародийная ситуация…
— Не очень и пародийная, — потянулась председательница за сигаретой. — Сам живой, а жена погибла. Ты, Фаинка, не знаешь, как её звали?
— О семье Ветлицкий помалкивал, да и вообще…
— Это точно, что вообще. Вот уляжется весь сыр-бор, и к кому Андрей за помощью обратится? Ведь квартира его сгорела.
— Тебе по штату положено думать, — засобирался уходить Фомичёв, но уже на пороге вспомнил. — А может, сбросимся по случаю воскрешения раба Божьего?
— Он там со смертью борется, а мы уже за здравие, — хмыкнула Мирра.
— Если б умер — за упокой.
— Находчивый наш Фомич, спасу нет, — заметила писательская председательница после ухода поэта-самородка, — хотя о Ветлицком нужно всерьёз подумать: у него в городе никого, только родители жены, но тем сейчас не до зятя. Ты, Фая, позвони в Отрадное, в их администрацию, узнай, что к чему.
— Мирра Нестеровна, — секретарша развела руками, — Отрадное — это межгород, а кто платить будет? И так арендаторы выручают.
— Ладно, может, я с чужого телефона переговорю, свет не без добрых людей, а если нет, тогда хрен с ними, с арендаторами — заплатят, ты узнай.
9
Ночью Ветлицкого разбудил чей-то голос. Пока Андрей корячился, придерживаясь за жгут, который был привязан к спинке его кровати, кто-то опять произнёс нечто похожее на призыв о помощи. Кажется, сосед бредит? Забыв о кнопке вызова, Андрей поднялся и пошёл в коридор. Сразу за дверью навстречу ему поднялся милиционер:
— Что случилось, больной?
Дыхание у Ветлицкого сбилось, стало трудно дышать.
— Разве вы меня охраняете? — спросил он бдительного часового.
— С чего ты взял? Твоего соседа, безногого.
— Так он и так не убежит, плохо ему. Позовите дежурную.
— А человеку, которого он ухлопал, думаешь, хорошо?
— Ничего я не думаю.
— Вот и спи спокойно. Без тебя позовётся, — свистящим шёпотом пообещал охранник и прикрыл за Ветлицким дверь. Андрей кое-как дошагал до кровати непонятного человека. Любопытство и страх боролись в его душе: выходит, что он лежит в одной палате с убийцей, и всё-таки легче стало от осознания того, что это не его охраняют. Рассудив, что если у парня отняли ноги, то воды глотнуть ему не помешает. Добровольный медбрат взял свой стакан, намереваясь напоить хрипящего парня. Лунный свет падал наискосок и, отражаясь от белой стены, усиливал освещение. Лицо безногого показалось Ветлицкому знакомым. Где он уже видел этот нос, подбородок с ямочкой посредине? Правда, цвет кожи землистый, серый. «Серый!» Тело окатило горячей волной. Неужели тот самый левашовский охранник, который ударил его, Андрея, ножом? Стакан выскользнул из руки и разбился. В палату забежали люди. Включили свет.
— Осторожней вы! — поднимая Андрея, крикнула медичка, кажется, менту. — Дренаж не повредите, тоже мне, санитар. Укладывайтесь на постель, больной.
— Да что вы так бдительно озираетесь, — попеняла медсестра охраннику, — никто вашего подопечного трогать не собирается. Он и сам не сегодня, так завтра концы отдаст. — Но Ветлицкий не разобрал, что на это ответил мужчина, в голове сидело одно: «Серый, Серый…»
— Это Серый, друг Радика, — наконец выдавил он из себя.
— Хорошо, больной. Завтра всех друзей соберём, человека в беде не бросим.
— Это сообщник Левашова, который выборы проиграл.
— Про Левашова что-то бормочет, говорит, что тот выборы проиграл, — обернулась девушка к милиционеру.
— Вот заботы у доходяги: Левашов пролетел на выборах. — И страж порядка вышел из комнаты. Андрей же не отрывая глаз смотрел на своего соседа и больше слова не мог вымолвить, а девушка поставила Серому укол, потом погасила свет в палате и тоже вышла.
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Капитан Блинов дембельнулся из армии по ранению. Воевал он, как тогда говорили, «за речкой». В мирной жизни не сразу нашёл себя и всё-таки постепенно продвинулся в замы председателя Фонда инвалидов войны Афганистана, а когда его шеф без видимых на то причин покончил с собой, выбросившись в пролёт лестницы девятиэтажного дома, в котором он жил, то Блинов, он же среди друзей — Виконт, развил такую деятельность по похоронам, что всем стало ясно: лучшего кандидата на вакантное место и желать не надо. Место для умного человека было более удобным, чем борт из Афгана, тем более правительство, словно откупаясь от искалеченных войною людей, предоставило их организации ряд льгот и привилегий.
Первое, что сумел провернуть Виконт, занял пустующую квартиру шефа, выхлопотав под офис другое помещение, и потом, обладая не столько гибким умом, сколько хваткой, полученного однажды из рук не выпускал. Со временем вокруг него сгруппировались наиболее близкие и посвящённые, преимущественно ребята из охранной конторы «Вымпел», которую Владимир Борисович в своё время создал, и деньги потекли рекой. Матери погибших в Афганистане готовы были молиться на своего благодетеля за лишнюю тысячу рублей пособия, выделенную от щедрот фонда. Когда прямого дохода от легального бизнеса показалось мало, стали заниматься другим, незаконным. Вот с тех пор и повелось: то одна, то другая вдова, одинокая женщина, мать солдата, отписывала своё жильё всё тому же фонду. Отписывала и умирала порой быстрей, чем сама рассчитывала. Так появились в распоряжении у Блинова эти чистенькие пустые квартиры.
Мирра Нестеровна, прямодушная и неизбалованная, но уже привыкшая к некоторым изысканным мелочам, нутром чувствовала разлад, который довлел над нею, когда приходилось встречаться с любовником в таких случайных апартаментах, но это-то и прибавляло ей вдохновения. Занимаясь поэзией и любовью, она не забывала и о своих руководящих обязанностях, вот почему однажды, полёживая на койке и мысленно перебирая варианты мести своему врагу, Ветлицкий услышал шум в коридоре.
— А мне разрешение главного — не указ, — сказал, кажется, охранник, — мною органы распоряжаются.
— Я сама себе органы.
«Странно, — подумал Андрей, — знакомый голос, вроде бы не жены, да и не Киры?» Хотя очень сомнительно, чтобы те столь напористо разговаривали с охраной.
Голоса на короткое время смолкли, а потом дверь в палату открылась и в больничном халатике перед Ветлицким предстала…
— Мирра Нестеровна?
— Лежи, болезный. Вот скоты! — непонятно было, кого ругнула председательница Союза — обидчиков Ветлицкого или тех, кто её не пускал сюда. Охранник вознамерился проследовать за гостьей, но та сказала, как обрубила:
— Обойдёмся без понятых, гражданин хороший.
И «гражданин» вышел, но дверь в палату оставил приоткрытой, наверное, чтобы держать ситуацию под контролем. Мирра подошла к Андрею.
— Как наши дела? — И видя, что тот пытается заговорить, предупредительно подняла руку. — Я всё знаю, конечно, тяжело такое переносить, здесь словами мало поможешь, но прими мои соболезнования.
— Соболезнования?
По тому, как больной изменился в лице, Мирра поняла, что проговорилась, хотя вилять не стала.
— Да, жену твою не спасли, в дыму задохнулась, и квартира пришла в негодность, но о жилье не думай, я уже кое-что наметила, и с деньгами для книги соображать будем, а в остальном — мужайся.
Новость оглушила Ветлицкого настолько, что даже Мирра заметила: сунулась она сейчас со своей инициативой зря — и засобиралась уходить. Только когда женщина скрылась за дверью, Андрей вспомнил, что хотел Мирре Нестеровне поведать о своём соседе, который так неуместно располагался рядом, до сих пор не приходя в сознание, и всё равно давил на психику Ветлицкого, как верёвка с камнем на шее. Вспомнил и зажмурился крепко-крепко, боясь расплакаться, как мальчишка… Впрочем, долго кукситься расслабленному больному не пришлось. Вскоре после ухода писательской «мамки» дежурная медсестра привела в палату худощавого белобрысого мужчину и, оставив его у постели Ветлицкого, сразу же удалилась, плотнее обычного прикрыв за собою дверь, причём на сей раз снаружи её никто не попробовал снова открывать.
— Дёмин, — представился незнакомец, — следователь прокуратуры. Будем выяснять обстоятельства.
Это «выяснять обстоятельства» насторожило Андрея, и ему тоскливо представилась вся тягомотина сыскной рутины, к тому же он всё ещё не мог отойти от известия о гибели своей жены. Голова у «подследственного» закружилась, белый потолок палаты медленно съехал набок. Некоторое время Ветлицкий ещё силился понять, о чём спрашивает его пришедший, но так и не смог пересилить слабость.
Очнулся, когда врач, слегка придерживая Дёмина рукою за спину, осторожно подталкивал последнего к выходу, приговаривая:
— Завтра, голубчик, или послезавтра, а лучше на следующей недельке. Суббота, знаете ли, воскресенье… на той, голубчик, на той.
«Вот влип в историю, — соображал Андрей. До него стало доходить, что случившееся отнюдь не рядовая переделка, подобная той, в какую угодил Ветлицкий прежде. — Жену убили, квартира не подлежит ремонту, рукописи сгорели…» — тупо перебирал в памяти пострадавший от неизвестных налётчиков, хотя почему неизвестных, вот один из них — лежит рядом. И как только эти скоты могли догадаться искать у него чужие бумаги? Видел его у Орлова только Рамзин, ну ещё… Сунцова. Ветлицкий с грустью посмотрел в окно, и на память пришли строчки из его же давнего стихотворения:
Что мне твои пророчества? Сбыться им не дано.
Формула одиночества — жизни пустой кино.
В это время его сосед впервые зашевелился и, кажется, даже попытался приоткрыть глаза. «Вот бы кому следователя не помешало увидеть, а верней… Нет, лучше ни о чём не думать, а хорошо бы протянуть руку и щёлкнуть каким-нибудь тумблером на минуту-другую, отключив Серого от его системы…»
Андрей удивился кровожадности такой мысли, но потом вспомнил про Люду и снова чуть не расхлюпался, внезапно впервые почувствовав себя по-настоящему одиноким.
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Однако если кто и чувствовал себя окончательно брошенным, то это — Кира. Прошло не так уж и много времени после отъезда Левашова, и чтобы хоть как-то сгладить это чувство щемящей сиротливости, которое навалилось на брошенную женщину подобно снежной лавине, она сначала хотела привезти из деревни своего сына, но потом слегка поостыла и вернулась в газету, решив, что теперь из преходящей корреспондентки станет самой деятельной и обязательной журналисткой.
— Зря ты киснешь, — заметила ей Светлана. — Я ведь тоже одна живу.
— У тебя хоть подруга есть, кажется?
Куксова поморщилась:
— Есть, подруги. Ты, например… — Ей не хотелось, чтобы Кира делала упор на ту самую Нину Штурову, у которой со Светланой были непростые отношения и которая была отодвинута в сторону с появлением Ветлицкого.
— Кофе пить будем? — прервала размышления коллеги мадам Левашова.
— Кофе… будем. Жаль, Андрея нет. Ты в больницу к нему ходила? — глянула Куксова на Киру, а та, хитрюга, пожала плечами:
— Я, зачем?
— А давай мы ему позвоним?
И подруги-соперницы дружно залистали телефонный справочник, но из больницы им как отрезали, сказав, что к больному никого не пускают.
— Видно, здорово приложили, — вздохнула Светлана, — второй раз уже. Ты, случайно, не в курсе, кому он дорогу перебежал?
Левашова опять замешкалась, но нашла в себе силы перейти в наступление:
— Тебе об этом лучше знать. Я с ним виделась раза два, не больше…
— Вот и он отпирается, а зря. Вы бы хорошей парочкой могли стать.
— Издеваешься? Да и мужчинка какой-то ветреный, всё порхал и допорхался…
В это время зазвонил телефон. Левашова подняла трубку:
— Кого, Светлану? Держи — тебя, чей-то сильный голос.
— Это Нина… Да-да, мы с Кирой. — И, прикрыв трубку, шепнула соседке: — Ей тоже твой голосок в масть, хочешь познакомиться? А впрочем — лишнее.
— Отчего же, — дёрнулась жена бизнесмена, — меня тоже одиночество заело. Можете вечерком забежать.
— А это мысль, посмотрим хоть, как живут господа! — обрадовалась штуровская подруга.
— Тогда приходите ко мне на Пушкина…
— Дом я знаю.
— А квартира сто тридцать восьмая. Часикам к шести.
Удивлённая таким поворотом дела, Светлана всплеснула руками:
— Ох и люблю я тебя, Кирюха!
— Ну слава богу. С авоськами можете не таскаться, у меня всё есть.
Левашова ушла, а в душе у глуповатой бабёнки проснулось нечто вроде ревности к той, с которой только что перезванивалась, но извечное женское любопытство отодвинуло на второй план подобные опасения.
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— Нет, Виктор, сегодня у дочери собрание в школе, а вот завтра выезд в Старый Балтыган, на родину одного литератора, так я после двух часов свободна. Если устраивает, можешь подъехать за мной. Что не хватит? С двух часов дня не хватит?! — Мирра сердито хмыкнула. — Нет, ты просто издеваешься. Я свой график ломаю, а он… Значит, решено? С приветом…
В Балтыган афганец приехал с опозданием. Неофициальная часть по случаю юбилея была в разгаре. Выждав, когда Мирра выйдет в коридор покурить, Блинов подошёл к ней:
— Вижу — без меня не скучала?
— Угадал, да я все глаза проглядела, даже выпила меньше, чем предлагали.
— Хорошо, поехали!
— Только Василию Степановичу накажу, чтоб не искали, — и манерно козырнула, — мой генерал!
— Теперь я понимаю, почему Есенин так рано сковырнулся.
— Хочешь сказать, что страховкой не пользовался?
— Почти угадала.
«Девятка» выехала на трассу и помчалась, обгоняя попутные машины.
— Куда едем-то? — спросил, всматриваясь в панораму вечереющих далей, Виктор Борисович, и писательской председательнице пришла в голову очень хорошая мысль: а не выпросить ли у Блинова одну из его пустующих квартир для «опального» поэта? Мирра обожала заниматься благотворительностью: то она пристраивала подающих надежды городских недоумков в Литинститут, то считала себя обязанной срочно помочь издаться какому-нибудь графоману или пьянице…
— Поедем туда, где в прошлый раз были?
— В квартиру на Набережной?
— Ага! — и неожиданно с пафосом продекламировала: — «Во мне болезнь воображенья: уже давно не знаю я — где происходит жизнь моя, а где её отображенье…»
Водитель покосился на спутницу:
— Хорошо читаешь, твоё?
— Да нет, сокурсника по Литинституту.
— Тогда лучше своё почитай, а то повсюду только и слышно твоё железное имя.
— Вот приедем на место — и почитаю под мерное поскрипывание кровати.
Блинов чуть руль не выпустил и, еле сдерживаясь, тормознул у обочины, а остановившись, тяжело навалился на Мирру, но та, движимая навязчивой идеей обеспечить Ветлицкого жильём, всё же решила закончить задуманное.
— Всё, Виконт. Ну, пожалуйста, не хочу так… по-скотски!
— Это со мной-то по-скотски? — зло сверкнул глазами афганец.
— Почему с тобой, с моей милостью, если видишь. Заголил подол, как козе.
Последние слова рассмешили цыганистого кавалера, но сдаваться он не спешил:
— Хочу здесь и сразу.
— А стихи, Витя?
— Ты уже читала.
— Едем же, Блин с горы!
— Вот-вот, сматерись — поедем.
— А стихами можно?
— Валяй.
Мирра отстранилась от мужчины и продекламировала с усмешкой:
Миг блаженства настоящий,
Он настанет наконец,
Час пробьёт – и на стоящий
Дева сядет на конец…


— Сама придумала?
— Тёмный ты, валет, это Пушкин.
К дому, где они уже однажды встречались, подъехали в сумерках. В слабоосвещённом подъезде Блинов едва не столкнулся с подозрительным старичком, который поспешно отступил в сторону и так же торопливо поздоровался.
— «Из тёмного леса навстречу ему, — пьяненько продекламировала председательница Союза писателей, — идёт вдохновенный кудесник…»
Блинов же только хмыкнул.
— Насовсем перебираетесь? — любезно осведомился старикан.
— Куда? — не понял Виктор Борисович.
— В наш дом, это вы владелец седьмой квартиры?
— А ты кто такой?
— Я, — струсил старожил, — здешний домоуправ Метёлкин.
— Ну вот и управляйся без шума и пыли, а в чужие дела не лезь!
— Пошли, Блин, — одёрнула Мирра своего спутника и, погрозив пальчиком любопытному управдому, продолжила путь по лестнице.
В прихожей скромной седьмой квартиры Блинов подхватил поэтессу на руки, и та уже не сопротивлялась, правда, о деле своём не забыла, а пока хозяин нёс её до кровати, успела ещё раз внимательно осмотреться, отметив, что жилище Ветлицкому подойдёт, однако и настырный Виконт тоже не забыл про обещание беспечной любовницы. Нетерпеливо овладев женщиной, он сказал:
— А теперь читай.
— Что читать? — удивилась Мирра, укладываясь поудобней.
— Стихи читай, как и обещала… Под скрип кровати.
— Она у тебя неважно скрипит.
— Ах, неважно! — вспылил Блинов. — Говорю, читай!
Казалось, ещё одно неосторожное возражение — и… Мирра струсила. Впрочем, не впервые. Она побаивалась заполошного афганца, замечая за ним некоторые странности, но и порвать не хватало сил. С виду независимая гордячка, оставаясь наедине с Блиновым, председательница Союза чувствовала себя слабой и беззащитной женщиной. Время шло, а Виконт, казалось, и не думал о передышке.
— Тебе нравится? — спросил он с угрозой.
— Нравится.
— Тогда читай, чтобы без базара. — И Мирра стала декламировать что-то из Цветаевой…
— Ты, того, не сердись, — наконец успокоился мужчина.
Только женщина вовсе не собиралась сдавать завоёванные позиции и поэтому, приняв душ, вышла к своему любовнику весьма решительная: Блинов сразу почувствовал в ней перемену и не то чтобы смутился, скорее в нём пробудилось чувство, которое возникает у сильного к равному себе, а председательница сразу взяла быка за рога, как только они вышли на улицу и сели в машину:
— Ты сегодня вёл себя по-хамски, Виконт.
— Сама виновата.
— Допустим, но я дама злопамятная, а потому здесь мы с тобой больше не встречаемся.
— Договорились, стоило ли огород городить?
— Ты меня выслушай до конца. — Мирра прищурила свои чарующие глаза. — Я всё о том же — Ветлицкому жить негде, а у тебя эта квартирка вполне для него сгодится…
— Вот даёшь, к чему столько слов, так бы и сказала сразу, а то напридумывала и про оскорбление, и про гордость. Пусть вселяется, ведь был же базар по такому случаю.
— Спасибо. — Мирра вдруг почувствовала усталость, а внизу живота появилась тяжесть, словно ртуть там, внутри, колышется. Даже привкус металла во рту ощущаться стал. — Высади меня ближе к дому.
— Ты же загодя выходила?
— Не могу, голова что-то не того…
— Будет сделано. — И Блинов послушно остановился там, где его просили, а тормознув, протянул ключи от недавно используемой квартиры. — Когда увидимся?
— Дай одуматься. Я сама тебе позвоню, и спасибо. Афганец молча кивнул в ответ, и «девятка» нырнула в ночь.
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Поборов в себе искушение немедленно отомстить обидчику, Ветлицкий стал мысленно складывать кусочки своей невесёлой жизни, примерно так, как это делали бы с разбитой чашкой: один к одному. Но если осколки фарфора позволяли соединиться в единое целое, то фрагменты бытия невезучего поэта после всего пережитого изменились настолько, что их уже почти невозможно было подогнать друг к другу. Он вдруг сильно затосковал по своей жене, хотя прежде казалось, что семейная жизнь — это просто неловкая шутка, дань всеобщей привычке, стечение обстоятельств.
С Людмилой его и в самом деле мало что связывало, а теперь, когда даже их квартира сгорела, и вообще нужно всё начинать с чистого листа. Зачем жена в тот вечер возвратилась к Ветлицкому? Сейчас бы навестила супруга в больнице, принесла чего-нибудь вкусненького, а теперь… Захотелось выть, и один из виновников случившегося несчастья лежит совсем рядом.
Вспомнив про левашовского охранника, Андрей скосил глаза в сторону соседней койки и заметил, что парень вполне осмысленно смотрит на него. Болезнь и страдания изменили лицо налётчика, и если бы Ветлицкий впервые увидел его сейчас, то, пожалуй, и не узнал бы. Видно, что Серый хочет о чём-то спросить, и Андрей, сделав усилие над собой, поднялся.
— Где мы? — едва размыкая губы, спросил парень.
— В больнице, — с трудом сдерживаясь, ответил Ветлицкий.
— В тюремной?
— Зачем, в обыкновенной, городской.
Сосед удовлетворённо прикрыл глаза и вдруг снова открыл их, лихорадочно сверкнув расширившимися до черноты зрачками.
— На воле, выходит, братуха? Значит, можно бежать?
— Куда тебе-то? — И поэт показал парню на одеяло. Серый поморщился: по-видимому, ему тоже было не сладко — и переспросил:
— Так мы на воле?
— На воле, хотя ты уже отскакал своё, ног-то нет.
Андрей поймал себя на мысли, что, как ни трудно ему было произносить такие слова, наверно, ничуть не легче, чем когда-то Мирре Нестеровне сообщать Ветлицкому пр смерть Людмилы, но в душе он испытал облегчение, словно хоть так, да отомстил обидчику.
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Как и договаривались, Светлана Куксова со своей подругой пришли к Левашовой ровно в шесть. Перед этим постояли у новенькой многоэтажки, полюбовались вечерними окнами, прекрасными лоджиями, позавидовали жильцам, хотя Нина весьма скептически отнеслась к Светкиной затее.
— Зачем всё это? — спросила она Куксову в лифте. — Посмотреть, как твоя знакомая будет перед нами выпендриваться?
— Что ты, Нина! Кира очень несчастна. Представляешь — на всём скаку вылететь из седла.
— С чего ты взяла, что она вылетела?
— Муж сбежал, и чует моё сердце, такие беспричинно не бегают.
Лифт остановился, и подруги вышли на лестничную площадку. Кира открыла сразу, чувствовалось — поджидает гостей. Одета она была простенько, хотя сразу не разобрать, то ли на ней вечернее кимоно, то ли обыкновенный халатик, но обстановка левашовской квартиры внушала удивление, и поэтому Светлана немножечко ошалела. Нина же сделала вид, что её подобное не задевает. Это раньше могло шокировать, а теперь в рекламных передачах и более крутые апартаменты показывают.
В зале Куксова не сдержалась:
— Ой, Кирка, у тебя кресла как пельмени, я в таких никогда не сидела, а цветов-то, особенно этот…
— Китайский розан, — подсказала хозяйка квартиры, приглашая гостей в столовую. — Я живу по-простому.
— Конечно, — снисходительно заметила Нина, — столовая отдельно от кухни сейчас у всех. — А когда Светлана, по пути заглянув в ванную комнату, изъявила желание тут же понежиться в джакузи, то неожиданно грубовато сказала: — Мойся хоть до утра, — и подтолкнула подругу в «помывочную».
В столовой Кира спросила Нину, как бы извиняясь за то, что сама обстановка левашовской квартиры провоцирует таких простаков, как Куксова, терять голову:
— Может, в зал перейти, но я банкет не готовила — вино, конфеты, салат вот сделала. Светка — она вообще-то раскрутная.
— Это у неё от нелёгкой жизни, хочется всего, а возможностей — мизер, — ответила Нина, и приглушённый тембр её голоса приятно поразил Киру. Вроде ничего особенного, но невольно хочется подчиняться, и поэтому, когда Штурова согласилась с предложением хозяйки перейти в зал, Кира даже обрадовалась, совсем не обратив внимания на то, что ею почти командуют.
— Эй вы, заговорщицы, мне несите сюда! — словно предчувствуя, что назревает небольшой разгуляйчик, закричала из ванной Светлана.
— Тебе фруктов или шампанского? — любезно сунулась в ванную Левашова.
— Всего и побольше!
— Она там совсем распустилась, — сказала Кира, зайдя в зал, где на диване сидела Нина. — Требует себе вина и закуси…
— Точно ещё несовершеннолетняя, хочу и можно — не понимает, предпочитая куражиться и хулиганить.
— А вы давно дружите?
— Давненько, но не в этом дело.
— Конечно, главное — хорошо быть с человеком, на которого можно положиться, а здесь… — Левашова не нашла в себе сил продолжить свой «вдовий» монолог и сразу же предложила: — Лучше выпьем за всё такое… Я рада, что вы меня сегодня расшевелили.
Нина кивнула. Вино сразу взяло за душу, помогая стереть ту незримую грань неловкости, которая существовала ещё между ними, почти незнакомыми женщинами. Кире хотелось просто наслаждаться вином, вкусом сладостей и, беспечно болтая, совсем не следить за временем. Нина тоже расслабилась. Взгляд её настороженных, словно у кошки, глаз, стал заметно мягче. О Куксовой вроде бы и забыли, но тут-то она появилась на пороге, закутанная в махровую простыню.
— Ну вы даёте, гадючки! Глотаете без меня, и хоть бы хны!
— А мы полагали, тебе в ванной прикольней…
— Кабы просто в ванне, а то в этой штучке, с гидромассажем, якудзе.
— Ты хочешь сказать «джакузи»? — улыбнулась Штурова, понимая, что Светка их просто разыгрывает, а может, намекает на что-то. — Вот и неизвестно, кто из нас пьянее.
— Тогда мне штрафную положено, если вы такие умные, — по-прежнему кривляясь, заявила Куксова. — Вон в тот фужер, да чего-нибудь посущественней.
— Изволь. — Кира налила дамочке коньяка.
— Винтом пошла, как говаривал мой алкаш, — уточнила Светлана и гордо отказалась от конфеты. — После первой… ничем!
— Тоже заповедь бывшего мужа?
— Заповедь, заповедь, — согласилась купальщица. — Хорошо сидим, только скучновато без музычки. Выдай, Левашова.
Пока Кира щёлкала кнопками музыкального центра, Светлана, захмелев, зло спросила Нину:
— Уже снюхались без меня?
— Почему «снюхались»?
— Ну-у, пили…
— Я и с тобой пила.
— Со мной — нет, только губки мочила с краешку.
— Да брось, Светлана.
— Поднимать некому, а то бросила бы. Значит, со мной тоже с удовольствием выпьешь?
— Запросто, только неловко без Киры.
— Почему без неё? Кирка — вон она!
— Вам чего поставить? Может, Джо Дассена? — спросила хозяйка музыки.
— «Французик из Бордо!» — пьяно процитировала Куксова. — Поставь лучше Далиду. Там ещё это: «Пароле, пароле, пароле…»
— Пароль — значит «слово».
— Всё ты, Левашова, знаешь и цветы у тебя в доме растут, как их?
— Китайский розан, если ты про этот, — небрежно ткнула Кира пальцем в приличных размеров деревце с тёмно-зелёными листьями…
— Ага, розан. Андрюша Ветлицкий небось тоже здесь жировал? Давайте за наше субтропическое растение выпьем. — Раздухарившаяся журналистка с презрением посмотрела на собеседниц. — Или нет, я лучше с Ниной на брудершафт за твоё, Левашова, здоровье.
— Да ради бога, какая стала примерная!
— Не-а, я просто тебя боюсь.
— С чего бы это? — поинтересовалась хозяйка квартиры, извиняюще глядя почему-то на Светкину подругу, и та сразу же перехватила этот слегка ироничный взгляд.
— А как же? Вдруг Нинку от меня переманишь, как Андрея?
— Несёшь всякую ахинею, — поморщилась Левашова, но обострять ситуацию не стала, а, словно нарочно, снова налила правдоискательнице полный бокал. Та выпила и бросила склянку под ноги:
— На счастье! — Но бокал, отскочив от ворсистого полового покрытия, не разбился. — Не видать мне счастья, как своих ушей, — расплакалась Светлана. — Даже посуда не бьётся!
Кира подняла бокал:
— Ты не пей больше, а то не дойдёшь до дому.
— А кто тебе сказал, что я куда-то идти собираюсь? Ночевать здесь останемся. Правда, Нина?
Молчаливо созерцающая как бы со стороны за пикировкой двух дамочек, гостья усмехнулась:
— Правда, правда.
— А значит, нужно за это выпить, девочки… «Пароле, пароле, пароле…» — хорошо поёт французская блядёшка. Селяви, селяви, селяви… Нравится мне твоя «трудная» жизнь, Левашова, а здесь… Как подумаешь, что джакузи без гидромассажа, совмещённое с клозетом, и кровать самая обыкновенная… Покажи спальню-то, а?!
— Песню не будешь дослушивать?
— Не хочу песню, хочу посмотреть, как новые русские почивают. — И Куксова без особого на то приглашения направилась вглубь квартиры. Её уже изрядно шатало, у Киры тоже голова шла кругом, и поведение Светланы отнюдь не казалось выходящим из рамок. Она знала, что от этой штучки и не того можно было ожидать. Между тем по пути в левашовский альков Светлана остановилась, гримасничая, у зеркала:
— Ничего ещё девочка! Не знаю, почему некоторые мной брезгуют? — Простыня, в которую куталась журналистка, наподобие древнеримской тоги, сползла с плеча, обнажив крепенькую, едва ли не девичью грудь.
Нина не пошла провожать подругу, но та с размаху упёрлась в дверной косяк и встала как вкопанная.
— Вот это я понимаю, сексодром, — восхитилась окончательно съезжающая с катушек Куксова и, отбросив с кровати атласное покрывало, картинно упала навзничь.
— Не шуми, — лучше укройся. — И Кира шутливо набросила на полуголую скандалистку отвергнутое той покрывало.
— «Не шуми», что я, маленькая? Сами вы не шумите. Все от меня морды воротят: Нинка, ты, Ветлицкий, этот китайский розан. Думаешь, я не знаю, что вы в «мерсе» раскатывали? Да если бы у меня такая кровать была, с кем бы он кувыркался сейчас? Всё, Кирочка, эскюзе-муа…
Левашова молча слушала откровения почти отключающейся подруги. На пороге спальни в это время появилась Нина. Заметив её, Куксова разошлась ещё больше…
— И ты тоже порядочная стервоза, Штурова!
— Это нервы, — сказала Нина вполголоса, обращаясь к хозяйке квартиры. — У тебя успокоительного нет, а лучше снотворного?
— Поищу.
— Накапай, а то ещё часа два будет выступать.
Кира так и сделала, а когда Светлана выпила предложенное зелье, сказала:
— Теперь ваву как рукой снимет.
— Отвалите вы от меня, шалашовки хреновы. Можете пьянствовать одни!
— Здорово её развезло, а главное, быстро. — Нина посмотрела сначала на свернувшуюся под покрывалом подругу, а потом на ту, которая так хорошо всё понимает. — Люблю с такого рода напарницами иметь дело.
— Уставать я стала, — неожиданно пожаловалась Кира. — Светка вмазала — и хоть трава не расти, а у меня всё по-другому.
— Близко к сердцу многое принимаешь. Это ничего, что я с тобою на «ты»?
— Нормально, а насчёт сердца — я уже говорила Ветлицкому: всё бы отдала за недельку-другую, чтобы отлететь от проклятой действительности, годы же берут своё. — Женщины прошли в зал, и там Кира, памятуя только что сказанное подругой, недоверчиво переспросила: — Я смотрюсь лучше Куксовой?
— И гадать не стоит, я-то знаю.
— Тогда выпьем за молодость, как сказал один краснозвёздный писатель: «…за бесцельно прожитые годы».
Кира слушала Нину и никак не могла уловить смысла сказанного. Голос женщины обволакивал, тело медленно наливалось теплом, а тоска между тем не проходила.
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— Я, доктор, минут на десять, не более, только мне не хотелось бы со свидетелем в палате беседовать. Можно к вам в кабинет пригласить?
— Минут на десять?
— Да.
— Чудесно, только помните, дорогой Владимир…
— Данилович.
— Владимир Данилович, у него нешуточное ранение, и хотя застойных явлений нет, но дискутировать будет трудно.
— Какие споры, доктор? Он же свидетелем по делу проходит. Поговорим один на один, протокольчик составим.
— Хорошо. Лидочка, пригласите Ветлицкого из седьмой палаты, только не напугайте больного, а я через десять минут зайду, так что располагайтесь поудобней для пользы следствия.
Хозяин кабинета вышел, а вскоре Андрей, приглашённый медицинской сестрой якобы в ординаторскую, был препровождён в кабинет к тому самому следаку, который так не понравился Ветлицкому в прошлый раз и который теперь не стал рассусоливать, а сразу приступил к допросу.
— Ветлицкий Андрей Андреевич, одна тысяча девятьсот… — и так далее, короче, формальности соблюли быстро. — Значит, коротко, если можно, что произошло с вами в ночь с десятого на одиннадцатое февраля? Сами понимаете, хотелось бы узнать подробней, вы — живой свидетель.
— Поэтому вы меня охраняете? — схитрил Андрей, вроде бы не будучи в курсе, кого оберегают в его палате. — Обещали добить, да?
— Кого? — удивился Дёмин.
— Меня.
— Вас… добить? Кто обещал, кому?
— Да просто прикончить, а посему и охрана ко мне приставлена?
Следователь слегка опешил:
— Прошу яснее, кто вас хотел убить и зачем?
— Я не знаю. — Ветлицкий вовсе не собирался делиться с подозрительным следователем тем, что налётчики предполагали найти в доме бумаги полковника Орлова, тем более никаких бумаг Алексей Иванович ему не давал.
— Так не бывает. Соседи слышали шум машины, потом крики — происходило выяснение обстоятельств, надо понимать, и не одну минуту. За это время о цели прихода «гостей» вы могли бы узнать вполне. Или это были ваши друзья?
— Разве между друзьями такое бывает?
— Случается и похлеще.
— Меня подозреваете?
— Ни в коем случае, просто хотелось узнать, что вам известно?
— Да то, что жена погибла, квартира сгорела и библиотека, а ещё рукопись стихов.
— Чьих стихов?
— Моих…
Дёмин задумался, соображая, с какой стороны подступиться к такому свидетелю. То, что он крутится — ясно, непонятно — зачем? Может, всё-таки знает тех, кто приезжал в Отрадное?
— Ну, Ветлицкий, вы соберитесь…
И тут в кабинете появился врач. Он строго посмотрел на обоих, словно удивляясь появлению и того и другого в своей вотчине:
— Владимир Данилович, нарушаете договор, а вас, молодой человек, прошу в палату.
— Ещё два вопроса. Понимаю, доктор, что ваше любимое: «В понедельник…», но сегодня понедельник и есть.
— Значит, в следующий.
— Замечательно. Здесь убийство повисло в воздухе нераскрытое, а вы всё послезавтраками угощаете.
— У себя, уважаемый, у себя!
— Понимаю. Значит, до завтра?
— Нет, по вторникам у нас генеральный обход. Понимаете — генеральный!
— Почти как прокуратура — Ге-не-раль-на-я…
После ухода следователя доктор неодобрительно посмотрел на подопечного и молча кивнул на дверь. Видно было, что старик расстроился. Чем-то напомнил он Василия Степановича, хотя правоту свою мог отстаивать получше, чем заведующий отделом пропаганды писательского Союза.
Выйдя в коридор, Ветлицкий не пошёл в палату, а присел на диванчике возле окна. Там на улице царило оживление — кого-то привезла скорая, около неё толпились люди. Его, Андрея, тоже, наверное, подобным образом доставили сюда, и народ суетился похоже, и машина, возможно, эта же?
— Ветлицкий, на процедуры! Уже битый час сидите…
Больной из седьмой палаты усмехнулся, как-то странно прозвучало слово «битый» в применении здесь не к человеку, а ко времени. Встал и пошёл к себе…
16
После неудавшегося визита Дёмина, подколотого школьного учителя никто не беспокоил. За это время Андрей окончательно примирился с тем, что лежит в палате со своим заклятым врагом. Несколько раз Ветлицкий пробовал представить картину мести своему соседу, но всё-таки, наверное, у него не было должной закалки, чтобы действовать так, как нужно, да и кровожадности не хватало. Однажды додумался до того, что даже голова закружилась, а может, просто в палате был спёртый воздух. Разогнала его хандру Мирра Нестеровна, которая появилась у постели больного неожиданно, без обычного в таких случаях препирательства с персоналом и охраной.
— Лежишь, Андрей?
— Да, лежу, хотя дело идёт к выздоровлению, — заоправдывался несостоявшийся мститель. — Правда, вид у меня, скорей всего, неважнецкий?
— Вид нормальный, — косясь на безмолвствующего соседа Ветлицкого по палате, заметила председательница Союза писателей, — но поберечься тебе надо.
Я тебе тут журнал принесла, первый номер «Стержня», правда, без твоих стихов. Сам виноват, что во время редакторше подборку не отдал. Ну, не беда. Всё в наших руках, главное — выздоравливай, да и вот ещё что. — Мирра достала какой-то небольшой свёрточек. — Здесь ключи и адрес, если без меня выпишешься, поезжай прямо туда — твоя квартира.
— Как — моя?
— Я неточно выразилась, хотя можешь жить в ней, пока не определишься с бытом окончательно. Это в стороне Отрадного, на окраине города, зато отдельная и тебе понравится.
— Я ещё не выписываюсь, — вздохнул больной из седьмой палаты.
— Да брось, не век же тебе здесь с таким соседом под охраной милиции вылёживаться.
— Не пойму я, Мирра Нестеровна, к чему такие строгости? Когда безногие убегали? — Ветлицкий только хотел поделиться с пришедшей своими подозрениями насчёт участия Серого в налёте на его семью, как Мирра сама перебила Андрея, резко понизив голос:
— Ты, милый друг, простота святая. Не хотела я тебя травмировать, чтобы лишних страхов не набирался, да ладно — он человека убил возле ресторана, как раз напротив редакции «Енисея», Куксова и Сунцова статью с места события накатали. Светлана-то на правах старой знакомой не заходила?
— А ко мне никого, кроме вас и следователя, не пускают, — пожаловался Ветлицкий. — Значит, в любом случае этот парень крепко увяз в криминале? — Но делиться подозрениями и сейчас не стал, а только благодарно пожал протянутую председательскую руку, а после ухода Мирры недоумённо заглянул в бумажку с адресом:
«Набережная, 46, квартира 7»… и, повертев ключ, подумал, что если Набережная, значит, речку из окна видно будет, лишь бы квартира была не с другой стороны дома.
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После неловкой вечеринки, проведённой со Светкой и её подружкой, Кира, к своему удавлению, обнаружила, что очень плохо знает себя. Как незнакомый, в сущности, человек, может враз привязать к себе.
С такими мыслями брошенная мужем журналистка ехала в редакцию «Енисея» в надежде узнать у Куксовой координаты её подруги.
Светлана встретила коллегу не очень-то доброжелательно и на вопрос последней, в чём причина негодного настроения, целую речь толкнула:
— Какая может быть причина, просто быт заел, повседневность. Надоело, Кира, наше трюкачество. Ты посмотри в газету: действительность — подлая, шутки — плоские, даже благие дела и те выходят боком, а реклама: сигареты, сахар, бананы да объявления о том, что кто-то кого-то ищет…
— Наши страсти и мысли — мелочи, — возразила жена бизнесмена, в душе соглашаясь, что в общем-то Светлана права, но до поры смолчала, да и Куксова была заряжена на другое.
— Мелочи по сравнению с мировой революцией.
— И с ней — тоже!
— Легко разводить философию, когда всё имеешь.
— Рассуждаешь как обывательница, — усмехнулась Кира. — Если дом в городке, а супруг — добытчик, то и верх блаженства?
— Почему верх? — Светлана прищурилась, словно бы раздумывая, откровенничать с Левашовой или нет. — Тряпки — действительно барахло, а вот одной по жизни мотаться — врагу не пожелаю. Вы посмеялись со Штуровой, что я быстро спилась тогда. — И увидев протестующий жест Киры, согласилась: — Ну, нет так нет, но Ветлицкий тоже сказал однажды, что мне серьёзности не хватает.
— Пошутил, наверное?
Денег мало, чтобы жить красиво. Да ему-то не богатство нужно, а равенство. Он с богатой, живя в достатке, тяготиться будет, сознавая, что находится на содержании.
— Вот спасибо, теперь я в курсе.
— Ты и раньше всё знала, только муж мешал, а если начистоту? Ведь это ваши ребята его в парке тогда избили?
— Почему ты думаешь — наши?
— Полагаю — Альберт из ревности шпану подослал.
— Левашову было не до того, он в предвыборную борьбу с головой ушёл.
— Одно другому не помеха, тем более чужими руками…
Кира слегка растерялась и неожиданно спросила про Штурову, воспользовавшись тем, что Куксова сама перед этим упомянула имя подруги.
— Послушай, всё это ерунда, мало ли у нас лупят прохожих, а вот про то, будто мы над тобой смеялись, — извини. Нинка тоже, как я поняла, одна, но ведь держится и не киснет.
— Нинка — да, она может терпеть, опять же работа требует собранности.
— Что за работа?
— Чертёжницей вкалывает в филиале «Гидропроекта».
— Неужели кому-то нужны проекты?
— Я сама удивляюсь, что в наше время такую обузу содержит городская мэрия. Вот у меня в записной книжке, кстати…
Зазвонил телефон. Светлана подняла трубку и тут же повернулась к собеседнице:
— Солод требует, после чаю попьём. Ты подшустри здесь пока…
Куксова убежала, а Кира как бы впервые оглядела их общий кабинет: стена заклеены пошлыми вырезками из журналов, фрагментами буклетов, предвыборными афишками — не стена, а паноптикум. Соскоблить бы всё и закрасить, хотя нет — фотография Збигнева Цибульского пусть останется. Несколько мешковатый, изломанный славой актёр рано ушёл из жизни, а играл изумительно: «Пепел и алмаз», «Как быть любимой», — Кира взята с письменного стола забытую Куксовой записную книжку: ничего особенного — черновые заметки, цитаты, адреса, телефоны… На страничке под букву «Ш» наткнулась на фамилию Штуровой и машинально запомнила номер — три шестёрки девяносто семь… Отодвинув в сторону записнушку подруги, прикинула, чем бы сегодня заняться: выходило, что день проходит впустую, как и многие до этого.
Светлана забежала в кабинет взъерошенная:
— Главред поручение дал, в школе-студии очередное мероприятие, бегу отвлекать народ от нелёгких мыслей репортажем в номер…
После ухода Куксовой Кира, вспомнив, что они собирались пить чай, налила в чашечку кипятка и потом долго смотрела, как, намокая, опускаются на дно чёрные чаинки, но так и не стала заниматься чаепитием.
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Блинов встретил Крота на лестнице.
— Будь здоров, старик.
— Да пока не кашляю.
— Вот и хорошо, возвращаться не будем — по дороге всё объяснишь. Вы его завезли куда надо?
— Так точно.
— А он?
Невысокого роста парень оскалился:
— Говорит, что не брал…
— И куда, по-твоему, баксы делись?
— Не знаю, но квартиру по фальшивыми бумагам на сторону толкнул.
— Выходит, хотел сорваться?
Двое вышли на улицу. У подъезда посиживали старушки, а завидев их, собеседники смолкли. Впрочем, и так было ясно — ситуация непростая.
— Я свою машину на стоянке оставил, как и договаривались.
— Правильно, на моей доедем, нечего лишний раз мелькать, хотя, если здраво рассуждать, не в тылу врага и наш город ещё не дотянул до столичного. Мало ли кто и куда разъезжает?
У лесополосы «девятка» Блинова притормозила, и приехавшие спустились в низинку, где под кучей хворосту, для маскировки на всякий случай, их дожидался связанный по рукам и ногам человек, который должен был бы молить судьбу, чтоб замёрзнуть, а не ждать, пока командир афганцев приедет сюда лично. Остановившись у непокорного сотоварища, Виктор Борисович зло пнул его:
— Ну, мразь, допрыгался? Молоти, куда бабки дел?
— Он, Виконт, молчит. — Из ближайших кустиков показался ещё один участник расправы. — Мы с Кротом уже пробовали расколоть, бесполезняк.
— Ты послушай, Толя, ну зачем тебе чужой капитал? Понимаю, что решил обрубить концы, только разве от добра добра ищут?
Пленник отвернул голову, уткнувшись лицом в хворост, которым был прикрыт, и ничего не ответил.
— Молчишь, тварь? Дёшево же ты свою жизнь ценишь!
— Зря стараетесь, — закашлявшись, с трудом сказал тот, которого уговаривали отдать деньги, — мне теперь всё равно сдыхать, раз сюда доставили.
— Знамо дело, сдохнешь, но ведь можно по-человечески, а можно и так. Крот, неси бензин. Плесни за шиворот, враз запоёт. Ты подумай, Толян, каким на тот свет заявишься, а себя не жаль — о семье вспомни.
— До семьи у тебя руки коротки.
— Ага, выходит, думал о последствиях? — И Блинов снова пнул лежачего. — Завязать решил — чёрт с тобой, но другим-то пример какой, и с квартирою ты, сучок, наследил, а накроют — всех потянешь?
— Всё равно к одному концу.
— Хватит разводить базар, обливай и… я в последний раз спрашиваю… — Но лежащий парень даже не шевельнулся, вроде бы за шутку принимая весь этот разговор. Крот чиркнул зажигалкой и отскочил в сторону, при этом неловко задев ногой канистру. Пламя метнулось по спине парня, охватило голову и змейкой юркнуло под хворост. Те, кто стоял рядом, шарахнулись в стороны. Парень закричал и смолк, словно захлебнулся, или это взрывом заглушило крик. Лёжа на снегу, Блинов вполголоса материл подручного:
— Ты нарочно так плеснул, скотина?
— Да какой — нарочно…
Бензин прогорел быстро, и только хворост сырой потрескивал да лежащий человек чадил, но смотреть на него уже не хотелось.
Когда двое садились в машину к шефу, тот поморщился:
— Ну и прёт от вас, словно свинью палили!
— Он и есть свинья.
— Сам ты, Крот, свинья. Давно можно было допереть, что с Толяном могут быть проблемы.
— Я-то здесь при чём? Твой друган, армейский.
— Мой и твой.
При въезде в город председатель фонда тормознул возле первых многоэтажек:
— Выметайтесь, а о бабе Толика покумекайте.
— Ты бы сам её поискал через свои связи.
— Молодцы, додумались. Может, деньги по суду истребовать? — Виктор Борисович глянул на часы: «Ох, опаздываю». — И потом, увидев Мирру, стоящую неподалёку от здания, в котором находился Союз писателей, попытался отшутиться: — Начальство, как говорят, задерживается.
Женщина сделала недовольную мину:
— Надоело перед мужем оправдываться, всё-таки рабочий день у нас до пяти.
— Скажешь, что на встрече с пионерами задержалась.
— Да какие нынче пионеры, ты не с луны свалился?
— Может, и с луны. — Блинов вспомнил про недавнюю расправу с товарищем и слегка занервничал. — И куда едем?
— Тебе виднее.
— Тогда на прежнюю квартиру?
— Туда — нет, я уже ключи отдала мальчишке.
— Выписали, значит, твоего подопечного?
— Пока нет; лежит, и, представь себе, в той палате, где и киллер, которого подстрелили у ресторана.
— С Серым?
— Кто его поймёт, серый он или белый, только пост охраны у дверей круглосуточно.
— Подожди, — Блинов резко нажал на тормоз, — значит, твой поэт вместе с этим?
От внезапного торможения Мирру крепко мотнуло и она едва не ударилась о стекло:
— Осторожней, угробишь тоже, как и тех, что лежат в больнице.
— Те, как я понимаю, живы.
— Без сознания твой знакомый, под каким-то аппаратом лежит.
— Значит, техника выручает?
— Слушай, Виктор. Поедем, а то ещё немного — и можно уже никуда не торопиться, время прижимает.
Поколесив по городу, остановились у незнакомой председательнице Союза девятиэтажки.
— Другана моего, он сейчас в загранке, — коротко пояснил афганец. Женщина поморщилась, но Блинова занимали другие мысли, и потом, лёжа с Миррой в постели, он соображал, как бы ловчей распорядиться неожиданным подарком судьбы. То, что его любовница была вхожа в палату к Серому, предоставляло шанс избавиться ещё от одного свидетеля, но как подъехать с таким предложением к Мирре, это не с Кротом базарить, однако и сидеть сложа руки тоже непростительно, если Серый заговорит — всё пропало.
— Слушай, Мирра, а ты ходишь к поэту запросто?
— Когда как.
— И бываешь с ним наедине?
— Как тебя понимать прикажешь?
— Так и понимай.
— Ох и глуп ты, опять ревнуешь?
— Не в этом дело…
По дороге домой председатель фонда усиленно соображал, что делать. Вряд ли такая возможность больше представится, но Мирра выскочила из машины как угорелая, и, оставшись один, Блинов откинулся на сиденье. Голова работала плохо, и тем более в направлении, необходимом, чтобы сговорить ставших вдруг такими нужными интеллигентов — свою любовницу и её литературного протеже, но, так ничего и не продумав, афганец, раздражаясь, ударил руками по рулю и включил мотор.
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«Значит, этот Серый крепко завяз, — подумал Ветлицкий, вспоминая о том, что ему рассказала Мирра Нестеровна. — Отсюда и все охранники, а я-то не мог понять, с чего бы такие строгости».
Размышления неудачливого литератора прервал какой-то странный звук, почти хрип. Андрей поднял голову и посмотрел в сторону соседа. Лежащий на кровати обрубок зашевелился и открыл глаза.
— Парень, — с трудом произнёс он, — по-мо-ги…
Ветлицкий приподнялся на койке:
— Сестру позвать?
— Не надо. Ты вот что, послушай. Да сядь, а то мент увидит. Кто это у тебя был недавно?
— Наша председательница писательской организации.
— Нет, мужик, который тебя на понт брал?
Андрей понял, что Серый интересуется следователем, и на душе у него заскребли кошки: что сказать этому налётчику? Правду или соврать, а вдруг он всё слышал? Так ничего не придумав, ответил:
— Дёмин, следователь.
— Значит, мы с тобой на больничке?
— Да нет, я же говорил уже, что в горбольнице, а мент… он тебя охраняет, Серый.
В то же самое время, когда Ветлицкий проболтался, что кличка его соседа не для всех здесь является тайной, Виктор Блинов позвонил Мирре Нестеровне на работу. Та всё ещё не могла остыть после вечерней ссоры с мужем, которого не убедили ссылки на творчество, заседания и кучу других дел. Даже дочь, казалось, приняла сторону отца, а тут снова звонок от прямого виновника её бед. Афганец сразу понял, что подруга не в духе, но ждать у него больше не было терпения, и Блинов сообщил, что хочет поговорить на весьма щекотливую тему.
— С ума спрыгнул? У нас все телефоны параллельны, — ужаснулась Мирра.
— Тогда давай встретимся на нейтральной территории.
— В ресторане.
— Можно и в кафе, к примеру, в «Айре», посидим в тишине под пальмою, покалякаем. За тобой заехать? Да ты не дрейфь, не на эшафот же.
— Только и осталось. Никуда заезжать не надо, я в Совмин к десяти поеду, а в половине одиннадцатого жди.
— Замётано.
— Ну и жаргон у вас, господин хороший.
— Я не писатель.
— Нашёл чем хвастаться. Пока! — Мирра бросила трубку. Для чего ей идти в министерство, если денег нет, а от того, что новая заместительница Орлова по делам культуры относится к писателям с пониманием, ни жарко ни холодно.
В кафе Мирра Нестеровна появилась позже Блинова. Тот уже ждал её за накрытым столиком, оставалось только заказать горячее, но женщина его остановила:
— Обойдёмся тем, что есть.
После бокала вина в голове у неё зашумело.
— Я закурю, Виктор! — Глаза председательницы уже не метали тех молний, которые она приготовила для своего любовника. — Так о чём будем беседовать, что за дела с утра… пораньше?
— Ничего себе — утро, а вообще-то я просто соскучился.
— Брось хохмить, Виктор. — Мирра снова недоброжелательно посмотрела на соседа по столику: мужчина выглядел вполне презентабельно… одет с иголочки, в тёмных очках, и… подружка Блинова знала: под пиджаком, как бы дополняя образ героя крутого вестерна, пистолет в кобуре. — Лучше скажи, зачем ты с собой «пушку» таскаешь? Может, в органах подрабатываешь?
— Пистолет — не вопрос, лучше скажи, как твой подопечный на ключи от квартиры прореагировал?
— Да, возможно, что и обрадовался, он помят сильно, так что не до проявления внешних эмоций, — уклончиво ответила Мирра и внезапно снова поинтересовалась, с чего бы это разговор о Ветлицком. — Но ты-то, думаю, действовал не чисто из альтруистских соображений?
— Почти угадала, — закуривая, пробормотал Блинов, сбившись с налаженного тона. — Даром только птички поют, как утверждал Шаляпин.
— Что, с Шаляпиным в Афгане встречался?
— Туда Кобзон прилетал и пел даром.
— А ты говоришь — только птички. — Мирра тоже докуривала очередную сигарету, и бутылка вина пустела весьма быстро. — Я не хуже тебя в нашей жизни ориентируюсь, но случается — пролетаю, а всё проклятые финансы: пообещала Андрею книгу издать — пролёт, хорошо, что с квартирою помогла… хотя и сборник стихов для молодого не помешал бы.
Блинов обрадовался. Дело оборачивалось таким образом, что Мирра сама напрашивалась на предложение.
— Так может, я удружу?
— Чем же?
— Хотя бы квартиру насовсем отдать, пусть живёт на здоровье.
— Выходит, с барского плеча? — Женщина накогтилась, видимо вино всё-таки её возбудило. — По-твоему, Ветлицкий — нищий?
— Тише, тише, — стал урезонивать соседку Блинов. — Всё нормально, всё под контролем, а что мальчик твой стихи пишет — неплохо, я всегда поэтам завидовал. Вы такое можете порой выдать, в чём люди, почти как в хлебе, нуждаются.
— Вот и помоги ему профинансировать книгу, всё же поэзия, а то — квар-ти-ру-у!
— И хату пусть забирает, и денег на книжку выделим через фонд. У него стихи про Афган имеются?
— И про Афганистан, и про Чечню.
— Тем лучше.
— Только я одного в толк не возьму: с чего ты, Виктор, расщедрился? Может, ко мне подлизываешься?
— И к тебе — тоже. — Блинов не знал, как ловчее подступиться к делу.
В кафе кое-кто уже стал посматривать на приметную парочку у окна.
— Знаешь, Мирра, поедем куда-нибудь проветримся, там и поговорим.
За городом, свернув на боковую дорогу, что вела к реке, Виктор Борисович притормозил, потом подумал и выключил двигатель.
— Хорошо здесь, тихо. На дачи мало кто зимой наведывается! А ты красивая, Мирра, — сказал новоявленный лирик и припал к сладковатым губам подруги.
— Зубы-то не заговаривай, — оттолкнула Блинова женщина, — и не думай, что я забыла о твоих обещаниях, но, кажется, ты не зря расщедрился?
— Угадала, хотя в принципе и без него обойтись могут в том деле, которое меня беспокоит, но для писателя это будет как бы расплата за квартиру и деньги, а то просто так он не согласится принять — гордый, как ты сказала?
— Я сказала — не побирушка!
— Правильно. Значит, Ветлицкий лежит в одной палате с фраером, который прораба грохнул?
— Тебе-то до этого киллера, подлечат и поставят к стенке, хотя теперь мораторий на смертную казнь, если сам не сдохнет.
— А если всё-таки не успеет отдать концы — тогда мне хана.
— Теперь понятно, — растянуто произнесла Мирра, — то-то я смотрю — расстарался: квартира, книга — значит, у тебя с тем бандитом завязка?
— В кошки-мышки играть не стану, хотя дело имел не с убийцей, а с пулькинским прорабом, который квартиры для афганцев строил.
— Значит, ты нам предлагаешь парня того убрать? А потом нам с Андреем в тюрьму садиться?
— Ничего страшного, если пошевелить мозгами. Пусть твой товарищ расскажет, чем Серый дышит, я у кого надо проконсультируюсь — и делов-то — пару краников привернуть, а потом заново всё открыть, минут через пять. И кто там разбираться станет, отчего зэк подох? Всех устраивает такое решение, даже Серому хорошо, на больничной шконке гнить не будет.
— Ладно, кончай болтать! Поехали в город.
— Значит, договорились. Вот и ладушки.
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В глазах Серого промелькнул испуг, но только на мгновение. Кажется, он уже смирился с безвыходностью своего положения и не очень-то удивился тому, что его опознали.
— Ты, выходит, мент и ко мне подсажен?
Было странновато слышать голос того, против кого в душе у Андрея столько времени копилась ненависть и желание отомстить.
— Я не мент, а тот самый, к кому вы как-то приходили искать бумаги.
— Путаешь, братан, какие ещё бумаги?
— Да ничуть. — Ветлицкий покосился на дверь. — Радик, ты и ещё… двое.
Глаза Серого потемнели:
— Теперь вспомнил, меньше дёргаться надо было.
— А жена в чём перед вами провинилась? Она погибла.
— Я не трогал её, пугнул — и только.
— Считаешь вправе распоряжаться, кого трогать, а кого пугать?
Серый ничего не ответил, застонал и глаза прищурил. Возможно, прикидывался, а может, и правда ему плохо стало. Разговор не клеился, но желание врезать так и осталось простым желанием: «Нужно проситься в другую палату, терпения нет переносить такое соседство», — подумал Андрей, а левашовский охранник заговорил опять:
— Понимаю, что ты не при делах, у вас там свои дела с начальником. — Безногий пододвинул голову ближе к краю подушки. — Радику было сказано — стребовать бумаги, вот и кубатурь в этом направлении, если оказался под подозрением. Но и ты не овечка — другана моего приложил, пришлось в доме бросить.
— Я у себя был, а вы в чужой монастырь ввалились. — Ветлицкий понял, что мстителя из него не получится. — Сначала за меня решали, а потом у ресторана мужчину к смерти приговорили. Почти сверхчеловеки, выходит…
— Это уже другой случай. Там Блин марафет наводить взялся, а ему виднее, кто чего накрутил… Тяжело мне, кореш, позови сестрёнку, пусть ширнёт. — И опять захрипел, закашлялся, а Андрей, помедлив, словно желая удостовериться, что соседу и в самом деле плохо, нажал кнопку вызова.
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Магдалена Сунцова заглянула в кабинет к Светлане:
— Ты одна?
— Как видишь, вот корплю над проблемами беспризорничества. Заходи, поболтаем.
— Да мне Кира нужна.
— Ты же знаешь, у Левашихи свободное посещение, а теперь и вовсе, Альберт смылся, и она — птаха вольная.
— Левашов удрал, — Магдалена уселась в кресло, — а тебе подруга ничего о муже не говорила? Куда уехал, зачем? Вы же, случалось, по пустякам сплетничали?
В голосе Сунцовой зазвучали фальшивые нотки, было видно, что Магда изо всех сил сдерживается, чтобы не выказать сильную заинтересованность, однако Светлана, чёркая что-то в своих бумагах, не очень-то придавала значение такой заморочке со стороны коллеги.
— Мы сплетничали, а ты-то вполне определённо многое должна знать из того, что подвигло Альку сбежать, да не куда-нибудь, а в загранку?
— Что я знаю — о продукции неучтенной, которую проверка в «Лотосе» выявила, про махинации со строительством жилья для северян у нас здесь, на юге, вкупе с Пулькиным, и ещё кое-что, по мелочам, но работы для налоговых органов предостаточно.
— Значит, не зря Киркин муж удрапал. — Хозяйка кабинета подмигнула Сунцовой. — Полагаю, что Орлову после своих предшественников года два разгребать завалы придётся, не случайно пулькинского прораба уже грохнули.
— Случайно даже чирей не садится. — Магдалена направилась к двери и, уже выходя, заметила: — Ты очень-то, о чём мы здесь с тобой трещали, не распространяйся, — и, хлопнув дверью, вышла, а Куксова, удивлённая тем, что Сунцова из ничего делает военную тайну, только плечами пожала и состроила рожу вслед осторожной журналистке:
— Надо будет, без тебя у ментов узнаю или в той же налоговой.
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То, что возле седьмой палаты не оказалось привычного милиционера, насторожило Мирру Нестеровну — неужели Серого куда-то перевели? Войдя к Андрею, она сразу обратила внимание на пустую, аккуратно заправленную койку, где до этого лежал уголовник. Два противоречивых чувства вспыхнули в душе женщины — это радость от осознания, что теперь не нужно будет лгать Блинову, выдумывая различные предлоги, почему трудно осуществить его план по устранению Серого, и разочарование от упущенной возможности обеспечить Ветлицкого деньгами для первой книги.
— Ты сегодня один? Привет! — сказала она растерянно.
— Здравствуйте, Мирра Нестеровна. Пока никого не подселили, живу как некий функционер.
— А сосед твой где?
— Приказал долго жить, ещё вчера вечером. Перед смертью оправдывался. Его послушаешь — ангел с чёрными крыльями.
— Значит, всё само собой утряслось. — Мирра вздохнула. — Я присяду, а у тебя дело, вижу, идёт на поправку?
— Теперь уже точно, как говорит мой доктор.
— Да-да, — раздумчиво произнесла председательница писательского Союза, до неё внезапно дошло, что Блинова можно раскрутить безо всяких усилий с их стороны. — Андрей, послушай, эта смерть нам как нельзя кстати.
— Почему нам?
— Не спеши…
В это время в палате появилась медичка, которая с подозрением покосилась на посетительницу:
— Доктор просил, чтобы не утомлять больного.
— Вот и не утомляйте, — усмехнулась Мирра.
— Мне так наказали, а вас, Ветлицкий, жду на процедуры. — И вышла, сильней обычного хлопнув дверью.
— Ого? Ты уже здесь настолько оздоровел, что стал привлекать внимание женщин? — пошутила Мирра.
— Да я эту девочку второй раз вижу.
— Ну, любовь возникает и с первого раза, хотя… на чём мы остановились? Ты ключи от квартиры ещё не потерял?
— Да вроде бы нет.
— Теперь врубайся: стихи твои ребята уже по газетам собрали, ту дискету перевели, осталось заказ в типографии разместить и для полного счастья… — писательская председательница запнулась. — Остаётся разрешить денежный вопрос, но для этого даже душу закладывать не придётся, просто кивнёшь в ответ утвердительно, когда спросят. Понял?
— Не очень.
В дверь просунулась голова медсестры:
— Андрей Андреевич, вы один остались.
Мирра отмахнулась от надоедливой девчонки, как от мухи:
— М-минуточку, гражданка, — и уже к Ветлицкому: — Значит, вникай — будет у тебя и квартира, и деньги, если меня не подставишь, но если чистоплюйство выказывать станешь, тогда — уволь, и всё-таки не хотелось бы терпеть унижение.
Разволновавшись, Мирра достала из сумочки сигареты и отошла к окну.
— Да они уже курят! — Воздыхательница молодого поэта опять появилась на пороге палаты, но посетительница даже бровью не повела:
— Закройте дверь, всё согласовано с вашим руководством.
Девушка покачала головой и так хлопнула дверью, что стало понятно — больше она здесь не появится до конца жизни.
— Вот и хорошо. — Мирра загасила окурок. — У тебя, Андрей, всё будет, только нужно сказать одному человеку, если он тебя случайно спросит об этом, что Серому ты помог на тот свет отправиться.
— Да нет, Мирра Нестеровна, он сам хрипеть начал, — растерялся Ветлицкий, — я, наоборот, медсестру позвал, хотя была такая мыслишка — притвориться спящим.
— Тем паче, только скажи, что помог соседу отойти в мир иной.
— А кому сказать-то?
— Не бойся, не следователю. Есть такой меценат — Блинов, председатель афганского фонда, у того были счёты с бандитом. Он тоже хотел бы соседу твоему отомстить из благородных соображений. Понятно? — Андрей кивнул. — Я тогда побежала, а ты выздоравливай и очень-то не напрягайся.
После ухода Мирры недисциплинированный больной покорно выслушал сетования обиженной медички, потом посидел около телевизора и уже перед сном, перебирая события дня, вдруг припомнил фамилию: оказывается, это не кличка — Блин, именно про этого человека Серый сказал, что его вокруг пальца не обведёшь. Мирра же, повстречав своего любовника, заверила его, что Ветлицкий согласен.
— Только ты мальчишку без нужды не доставай, понятно? — наказала она.
— Отчего не понять, чистоплюи — самые щепетильные люди.
— Ну, не тебе об этом рассуждать, — нахмурилась заступница молодого дарования. Ей совсем не нравилась авантюра, в которую они втянулись, но отступать было поздно, Серый мёртв, а там доказывай, кто виноват и что делать.
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В день выписки Ветлицкого удивили коллеги. Андрей стоял в задумчивости, размышляя — куда податься, и увидел, что в дверях приёмного покоя замаячила фигура физрука из отрадненской школы.
— Мы тебе передачи передавали, получал? — спросил Николай Алексеевич бодрым голосом и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вчера позвонили, хотели с нашими нагрянуть, а тебя, говорят, выписывают сегодня. Вот я и приехал. Может, куда подбросить? В принципе можно и ко мне на первое время.
— Спасибо, — сказал выздоравливающий, — уже есть место, куда приткнуться, а что приехал, неплохо — квартира у меня на Набережной, а где — не знаю.
— Набережная — она и в Африке Набережная, — подмигнул физрук и уже потом, по дороге к новому месту жительства, всё сетовал на житьё-бытьё. Ветлицкий слушал про учительские заморочки и понимал, что это его почти не волнует.
У нужного дома водитель старого «москвича» спросил:
— Тебя подождать, Андреевич? — но, увидев ключ, который коллега ему показал, удовлетворённо кивнул головой. — Тогда шагай на здоровье.
— Нашим кланяйся, всем спасибо.
— На работу ещё не скоро? Бюллетень, поди?
— Да, не скоро, а с работою не решил. В школе всё равно ничего не платят, только обувь рвать.
— Тоже правда, Андрей Андреевич, но ты нос не вешай и заглядывай к нам почаще.
— Тебе счастливо, Николай Алексеевич.
Ветлицкий отвернулся от выруливающей на дорогу машины и посмотрел на дом — не старая ещё панельная пятиэтажка, и квартира на втором этаже, если Мирра не перепутала. Подниматься не трудно будет, а то грудь всё ещё побаливает. Да как-нибудь обойдётся. Поживём — увидим.

Часть 3. Побег из осени
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По-весеннему щедрое солнце, подобно ретивому дворнику, без каких-либо проволочек освободив городские дворы и улицы от скопления последнего льда и снега, с ещё большим рвением принялось наводить порядок на реке. Лениво увлекаемые мутным потоком отдельные льдины ещё пытались хоть как-то задерживаться на воде, цепляясь за выступы корневищ прибрежной растительности или выползая на речные отмели, но дни их уже были сочтены, и грязноватый весенний лёд очень скоро сойдёт на нет, подобно тому как с заживающих ран сходят подсыхающие коросты…
Ветлицкий следил из окна своей новой квартиры за ледоходом и размышлял о бренности жизни, но поток его ленивых мыслей прервал звонок. Андрей пошёл открывать, недоумевая, кто бы это мог быть, ведь его адрес почти никому не известен. Возле порога, за дверью стояла женщина лет сорока пяти, может, чуть старше, с тяжёлой дорожной сумкой, которую она тотчас подхватила в руку.
— Здравствуйте, а где Маруся?
— Маруся? — удивился хозяин квартиры. — Здесь только я живу.
— Вы — это кто? — тоже недоумённо поинтересовалась женщина.
— Я — Андрей Ветлицкий.
— И давно живёте?
— Не очень.
Временный жилец на глазах глупел. Было ясно только одно, что женщина приехала издалека и, скорее всего, к кому-то из своих близких, а та, словно предвосхищая очередные вопросы, пояснила:
— Маруся — моя подруга. Мария Ивановна Телешова. Мы переписывались, правда не часто, но ответов последнее время я от неё не получала и вот, проездом к сыну, в Иркутск, решила заглянуть…
Андрей припомнил, что действительно какая-то почта была.
— Не беспокойтесь, проходите в комнату, а я поищу ваши письма.
Женщина сняла плащик и повесила его на вешалку, видимо апартаменты подруги не стесняли вошедшую, хотя, мельком оглядывая знакомую квартиру, она определила, что почти вся обстановка комнат — скорей всего, собственность Телешовой, даже такая мелочь, как коврик у порога. Конечно, можно предположить, что хозяйка поменяла квартиру, но тогда как же быть с мебелью? Просто так в наше время никто ничего не бросает, и что это за молодой человек, откуда он? После смерти сына у Маши никого не осталось, а что если и она умерла? Тогда становится всё ясно — в ЖЭКе подождали, сколько положено, и вселили оного гражданина.
— Вот смотрите, что я нашёл, — Ветлицкий протянул незнакомке пару нераспечатанных конвертов, — письма.
— Действительно мои, — узнала женщина свои послания. Значит, парень здесь ни при чём, хотя неясное чувство беды растревожило душу. — А скажите, молодой человек, вы больше ничего из личных вещей прежней хозяйки не находили?
Андрей подумал:
— Пожалуй — нет. Так, попадались различные мелочи: косынка за тумбочкой в коридоре, тапочки, в ванной — полотенце, только я полагал, что его специально для меня оставили.
— Кто?
— Как вам сказать? — Наверное, беспокойство подруги бывшей хозяйки квартиры передалось и Ветлицкому, прежняя искренность в его голосе пропала, уступив место почти неуверенности.
— Да вы не тушуйтесь, — поспешила успокоить Андрея незваная гостья, — у меня поезд через три часа, если позволите, то письма я заберу, а тапочки? Да бог с ними, с тапочками. Пойду, пожалуй.
— А может, всё-таки на дорожку чаю? — спохватился озадаченный постоялец.
— Мне бы ещё здесь к подругам наведаться надо, к тем, кто живы.
Новый хозяин вздрогнул, ему показалось, что женщина оговорилась специально, и Ветлицкий безропотно согласился, а та прямиком поехала к своей давней знакомой и, с трудом отыскав её домик среди новостроек на городской окраине, попросила хозяйку:
— Вера, помнишь, у меня подружка была, Телешова Маша? Да-да, которая жила неподалёку от железнодорожной больницы. Я сейчас спешу на поезд, сходи в домоуправление, выясни, на кого квартира записана, и на всякий случай позвони в милицию, а то у Телешовой какой-то парень живёт. Где хозяйка — понятия не имеет или делает вид, что не при делах. Разузнай и черкни мне хоть пару строк ради нашей дружбы.
Андрей же, вовсе не подозревая о сгустившихся над его головой тучах, в задумчивости ходил по квартире, соображая о недавнем визите подруги незнакомой Марии Ивановны, и наконец решил, что при случае спросит у Мирры про владелицу данных апартаментов, заодно и о встрече сегодняшней ей поведает.
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Оставшись одна после внезапного бегства мужа, Кира ко многому была готова, но то, что управленческий корпус и склады фирмы «Лотос» опечатали, а на всю левашовскую недвижимость наложили арест, не могло не выбить беспечную женщину из колеи.
— Подумать надо, — жаловалась она Штуровой, — Левашов меня бросил, как последнюю потаскушку, оставив наедине со своими заморочками. Отовсюду сюрприз за сюрпризом, последнюю квартиру, которая на меня записана, могут скоро отобрать в счёт покрытия недоимок. Вот житуха, Нина, ты одна меня понимаешь, давай выпьем по маленькой?
— Мне достаточно, завтра на работу, и так прогуливаю безбожно, — стала отпираться чертёжница, хотя ей нравилось раскручивать сразу поглупевшею подругу, но всё-таки подобная беспомощность начинала слегка раздражать.
— Ты прогуливаешь, а мне что делать?
— Ничего, другие и с меньшими возможностями не унывая живут, хоть бы хны…
— Вот именно, что сводят концы с концами, а когда сведут — радуются. Я же так не привыкла. Раньше думала, что сильная, а выходит — себя не знала.
— Теперь знаешь?
— Знаю, это ты меня расслабляешь.
— Ерунда!
— Нисколечко. Я впервые так набралась, почему — спросишь? Люди, Нина, неблагодарны. Солодовников даже поморщился, когда я его попросила не выводить меня из штата, этакий самодур, или вот Магда Сунцова. Я ей не верю ни на грош.
— Сунцова, что-то не припомню?
— Фиксатая, небольшого роста. Мы зимой её видели возле Дома быта, ты ещё после спросила, что за фифа в шубке.
— Не помню, — скривилась Штурова. У неё стало портиться настроение. — Я пойду, пожалуй, что-то голова разболелась.
— Голова? Прими душ, полежи в джакузи.
— Ты, кажется, надумала квартиру разменивать, вот провернёшь обмен — и конец твоему «Ташкенту».
Последние слова внезапно дошли до хмельного Киркиного сознания, и она, представив себя окончательной пролетаркой, заплакала.
Нина, выдержав небольшую паузу, сжалилась над растерянной подругой, помогла раздеться и повела в душевую. Там сначала заставила сунуть голову под струю воды и только потом тихо слиняла от Левашовой.
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Дело с раскруткой пострадавшего двигалось медленно. После выписки Ветлицкого из больницы следователю городской прокуратуры Дёмину пришлось немало побегать, прежде чем он и его помощники не вышли на новое место жительства школьного учителя. Управляющий делами дома на Набережной, ещё не старый, но какой-то словно молью траченный мужичонка, на вопрос о жильце из седьмой квартиры сначала уклонился от прямого ответа, но Владимир Данилович на него нажал:
— Хочешь со мной в другом месте побеседовать? Выкладывай всё, что знаешь.
— А чего выкладывать? В той квартире вдова жила с инвалидом-сыном, а когда её сынок умер, занедужила, и пришло Марии Ивановне в голову завещать квартиру…
— Ветлицкому?
— Да нет, у того вроде фамилия — Блинов. Отписала она, значит, жилплощадь и… померла.
— А твой Блинов ей кем-то приходится?
— Да не мой он вовсе, так, пришлый гусь с ветру, но бывал здесь редко, да и нынешний постоялец — тоже не очень-то приметный.
— Один неприметный, другой гусь, и что прикажешь мне делать, а может, вы сообща укатали бабушку эту?
— Как укатали? — Управдом ошарашенно посмотрел на следователя. — Да и какая она бабушка, сорок восемь лет.
— Вот и я о том же, говори, что знаешь.
— Ничего не знаю, и зачем кому-то Телешову убивать? Блинову, как я понял, квартира без надобности. Он и был-то в ней раза два от силы. Даму привозил…
— Покупательницу?
— Какой там, вечером, только ту я знаю…
— Хвалю, Метёлкин, тебя на испуг возьмёшь — сразу всё вспомнишь. — Дёмин вытащил записную книжечку. — Как её зовут?
— Мирра Нестеровна Кумаева — у нас дачи рядом, и стихи её моя внучка любит. Красивая дамочка — писательница.
— Тоже мне, литературный салон: один — поэт, другая — поэтесса, а внучка — горячая поклонница. Ладно, ты здесь приглядывай на досуге, а я денька через три наведаюсь, но смотри, Метёлкин, языком не мети. Ох и ушлый ты фрукт, однако…
В паспортном столе Дёмин встретил свою старую знакомую, чуть ли не друга детства.
— Надежда, — сказал он бывшей симпатии, — посмотри, что у нас по седьмой квартире, улица Набережная, сорок шесть.
— Кто тебя там интересует?
— Сделай распечатку владельцев, что-то не по нутру мне эта точка.
Та, которую назвали Надеждой, засела за компьютер и быстро настучала следователю справку.
— Молодчина, с меня конфеты.
— А что случилось? — Паспортистка вопросительно посмотрела на Дёмина. — Этой квартирой недавно уже интересовалась одна женщина.
— Что ты говоришь?
— Верней, не квартирой, а её бывшей хозяйкой — Телешовой Марией Ивановной!
— Ну… и?
— Да вот сказала, что теперешний владелец — господин Блинов.
— Так сразу и господин?
— А кто же, личность в нашем городе известная. — Бывшая подружка улыбнулась замотанному делами следователю. — Полагаю, и ты о нём слышал — председатель Фонда инвалидов войны Афганистана.
— Точно, блин! — хлопнул себя по лбу сыщик. — Я сразу и не врубился. Однако интересная складывается картинка: Телешова — Блинов — Кумаева… — и далее — Кумаева — Ветлицкий — Блинов. Хорошо бы выяснить, каким образом потерпевший оказался на квартире этого афганца? Может, писательница устроила своего человека, попросив об этом Блинова?
— Ты о чём? — переспросила паспортистка Дёмина.
— Пустое — профессиональные заморочки, а вот что за женщина узнавала про бывшую хозяйку, не знаешь? Может, данные какие оставила?
— Нет, просто спросила и ушла.
— Ничего? Спасибо и на том, Надежда. Ты мне здорово помогла.
«Я-то тебе помогла, а толку-то, — вздохнула работница паспортного стола, когда старый знакомый вышел. — Так и просижу всю жизнь, выглядывая из окошечка. Вот тебе и надежда — пустые хлопоты…»
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Постепенно у Киры вошло в привычку проводить время вместе с Ниной, которая целиком захватила её, привлекая и отталкивая одновременно, хотя и заставляла проклинать тот день, когда Левашова бездумно вверила себя той, что исподволь приобрела над своей партнёршей такую пугающе странную власть.
Между тем не только новая привязанность доставляла беспокойство хозяйке шикарной квартиры. Дела фирмы «Лотос» оказались столь плачевны, что, если бы не известная предусмотрительность Левашова, его супруга уже давно бы оказалась на мелководье. Денег на красивую жизнь катастрофически не хватало, а то, что соломенная вдова продолжала жить не по средствам, порождало некие слухи.
Однажды Кира походя заикнулась Нине, что неплохо бы левашовские хоромы разменять с доплатой. Штурова вздохнула:
— Резон есть, но и квартиру жалко, — однако всерьёз отговаривать подругу от предполагаемой авантюры не стала, а, наоборот, вскоре предложила: — Знаю одного человека, он бы смог нам помочь.
И Левашова заторопилась, ей казалось — вдруг следствие найдёт повод, чтобы опечатать дорогую квартиру супруги сбежавшего предпринимателя, ведь с «мерсом» уже пришлось распрощаться.
— Человек надёжный?
— Вполне, — уверенно заявила Нина, — действует через подставных лиц, но сейчас настоящие бизнесмены все так практикуют, сами оставаясь в тени.
— Словно акулы?
— Почти. Значит, свести тебя с покупателем?
— А как бы ты поступила?
— Не знаю, — хмыкнула Штурова, — твой товар, ты и думай.
После такого ответа спокойней на душе у Киры не стало, ко всему прибавились проблемы на работе. В «Енисее» после слияния республиканской газеты с правительственным вестником появились молодые, зубастые сотрудницы. Сразу возникли некоторые разногласия между ними и кое-кем из корифеев. Идти на поводу у новой власти некогда бойкая журналистка не очень-то и хотела. Короче, Левашова почувствовала, что выпадает из обоймы прежнего истеблишмента, а плестись в хвосте? Хватит с неё того, что уже распалась семья, потерян приличный автомобиль, есть намётки на почти вынужденный обмен квартиры, хотя люди живут и похуже. Взять, к примеру, того же Ветлицкого. Вспомнив о старом друге, Кира внезапно затосковала по такому же, как и она, неудачнику, чего сам о себе Андрей не сказал бы. Особенно после того, как в издательстве местного университета, при активном содействии Мирры Нестеровны, стала готовиться к выходу его первая книга стихов, правда, под не совсем оптимистичным названием — «Формула одиночества».
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Возле двери, над которой красовалась вывеска «Отделение Союза писателей», в добротной курточке и при шляпе, слегка поёживаясь от холода, а может, и от того, что ему непривычно было отираться вот так неприкаянно, стоял Василий Степанович. На вопрос Ветлицкого, почему он не заходит в помещение, старичок лишь махнул рукой:
— Дежурю, как первоклассник. Мне документы готовить надо, а тут извольте — нет ключей от входа.
— Куда они подевались? — Андрей уже догадался, что всему виной арендаторы, которые врезали свой замок и, скорей всего, на всех запасных ключей не хватило.
— Куда-то, — вздохнул Василий Степанович и тут же спохватился. — Да, тебе вчера девчонка из газеты звонила, спрашивала, как найти.
— И что вы ответили?
— А что, надо бы адрес твой записать и номер паспорта, мало ли для чего могут пригодиться.
«Наверное, Куксова, — подумал Ветлицкий. — У Василия Степановича чутьё: Сунцову девчонкой не назовёт и Лину Фёдоровну — тоже».
— Говорите, девчонка? Сбегаю на почтамт, вдруг это Светлана мною интересовалась?
— Сбегай, ты молодой, а я ещё подожду немножко и… — Но Андрей, не дослушав рассуждений старика, поспешил на почту, правда, никуда ему звонить оказалось не нужно. Войдя в здание почтамта, Ветлицкий сразу увидел Светлану и Семёна Кругликова, которые стояли позади жиденькой толпы пенсионеров, ожидавших очередной выплаты пенсии.
— Привет, пропажа, — кинулась к своему не то бывшему, не то действительному любовнику Куксова. — Вот с Семёном ведём репортаж из очереди, как видишь, не то что раньше, когда здесь стойки гнули и барьеры сдвигали, в ожидании кровно заработанных, старушки — божьи одуванчики. Теперь свободнее стало.
— Я пойду, Светлана, — сказал фотограф коллеге, — ещё нужно фотографии отпечатать.
— Иди, — отмахнулась журналистка, продолжая делать вид, что ничего не случилось, но было видно, что испытывает неловкость за своё прежнее невнимание к недавно пострадавшему. — Отсиживаешься в подполье, наверное, на меня обиделся, но к тебе в больницу даже на этаж не пускали. Крепко, видать, стерегли?
— Они не меня охраняли, а того налётчика, который возле ресторана мужика продырявил.
— Слушай, пойдём отсюда, — потянула Ветлицкого за рукав репортёрша, — а то что-то жарковато.
На улице тоже было по-весеннему солнечно и тепло. В аллее, что тянулась посредине проспекта, на лавочках расположились длинноногие студентки, они оживлённо обсуждали какие-то свои ученические проблемы, некоторые украдкой покуривали.
Не старый ещё, при шляпе и с портфелем, бомж внимательно заглядывал в мусорницы, выискивая пустые бутылки. Андрей и Светлана прошли чуть дальше, к гостинице, и так же устроились на скамье.
— Значит, с Буйновским лежал?
— А тебе откуда известно, что он — Буйновский?
— Его наши ребята из редакции опознали. Мы же видели, как этот киллер стрелял в прораба прямо напротив окна редакции, через дорогу. Я выскочила с Семёном, тот стал снимать, а вышибалы из ресторана вцепились в фотокамеру и… Спасибо Магде, а то бы вышибалы нас поубивали.
— Так значит, Серого вышибалы стреножили?
— Серого?
— Ну, Буйновского.
— Ты с ним разговаривал в больнице?
— Запросто.
По тому, как глаза у Куксовой стали округляться, Андрей понял — сболтнул лишку.
— Ой, как здорово, а по официальной версии, он умер, не приходя в сознание.
— Да и мне этот киллер мало чего сказал, больше бредил и пить просил.
— Опять ты виляешь, Андрюша!
— Знаешь, — разозлился Ветлицкий, — я один чуть не месяц между небом и землёй болтался, ты и ухом не повела, а теперь на чистую воду выводишь?
— Ходила я и просилась, там не очень-то к вам прорвёшься.
— А вот Мирра Нестеровна сумела.
— Кумаева, что ли?
— Она самая, и квартиру мне нашла, и денег на книгу.
— Прости, Андрей, и прими мои соболезнования, а что Миррка тебя проведала — у неё возможностей больше. Я же квартирами не распоряжаюсь и с миллионерами не любезничаю. Верней, знала одного, так и тот сбежал.
— Твой знакомый — миллионер?
— Да и твой тоже, Левашов удрал за границу.
— Левашов сбежал вместе с Кирой?
— Кирка здесь, пришла ко мне — плачет: лоск с неё лоскутами сошёл, фирма развалилась. У неё квартира осталась и «Жигуль» занюханный.
— Это Левашова-то обнищала? — У Ветлицкого кругом пошла голова.
— Ну, до полного обнищания Кирке далеко, квартиру свою продаст и сто лет на одни проценты жить будет, она тоже к тебе не ходила?
— Тоже, одна Мирра Нестеровна. Ты знаешь, какая это женщина?
— Представь — не знаю, но с Блиновым видела вместях и неоднократно.
— Кто такой Блинов? — схитрил Андрей, чтобы исподволь выведать у собеседницы хоть что-то о человеке, от которого стал зависеть.
— Председатель Фонда инвалидов Афгана. Вот у кого, говорят, возможности.
— Откуда? — опять закинул удочку пронырливый поэт, но Куксова, казалось, вовсе не замечала нарочитой заинтересованности Ветлицкого, мечтательно всматриваясь в голубое небо.
— А про это у своей Мирры поинтересуйся, только смотри — осторожней наезжай на таких благодетелей. Пойдём лучше обедать.
— Опять со Штуровой хочешь свести в столовке?
— Здравствуйте пожалуйста, то за дурочку возле себя держал, а теперь с претензией. Ты, Андрюша, неисправим.
— Хочешь перевоспитать? Попробуй.
— Да нисколечко, хотя сначала хотела, но учёного учить — только портить. Я пойду, а то ещё статью в номер готовить надо, и Семён небось уже коллаж смастерил. Сам-то чем занимаешься?
— Тем же.
— А живёшь? Ах, совсем запамятовала, что тебе Кумаева хату организовала. Интересно, как она провернулась?
При упоминании о квартире Ветлицкий слегка поморщился:
— Ничего тебе не интересно, но адрес могу презентовать, мало ли что. — И Андрей назвал место своего обитания в доме на Набережной.
— Мне знаком этот район. Всё, бегу! Приходи в газету, посмотришь, как мы живём, хотя ничего особенного.
Светлана встала со скамьи и пошла вдоль аллеи, а Ветлицкий сначала подумал, что неплохо бы её проводить, но так и не смог пересилить в себе не то блажь, не то лень и, подождав, пока бывшая подружка скроется за поворотом, тоже поднялся с лавочки и пошёл на автобусную остановку, благо теперь не нужно было добираться до опостылевшего Отрадного.
6
— Ну, Ветлицкий, мне с тобой трудней, чем с матёрым рецидивистом. — Следователь вытер платочком лоб. — Тот хоть логику уважает, а ты?
— И я излагаю вполне логично.
— Не совсем. В прошлый раз кто мне говорил, что бандиты акции от вас требовали, а теперь спрашиваешь какие.
— Я не спрашиваю, а просто говорю, что не знаю толком. Этим делом жена занималась.
— Выходит, что ты в семье не хозяин?
— Не то чтобы, просто Люда мелочами распоряжалась, а я стихи писал… — Добровольному помощнику Орлова не хотелось сюда приплетать ни самого Алексея Ивановича, ни Рамзина, да и стыдно было признаться, что он так глупо вляпался в криминальную историю… — Грозили больше жене. Я, конечно, оборонялся, может, и толкнул кого.
— Ничего себе — «может», а откуда труп обгоревший? Не меж собою же налётчики в чужом доме разборку устроили?
— Откуда мне про такое знать? — соврал Андрей. — Хорошо хоть, сам кое-как наружу выбрался.
Дёмин даже слегка побледнел от злости:
— Знамо дело, неплохо: жену бросил, примет нападавших не помнишь.
— Вам бы хотелось получить с нашей помощью, к примеру, отпечатки пальцев? — Ветлицкий понимал, что следак о чём-то догадывается, но карт своих до поры до времени не раскрывает.
— Эк куда загнул. Отпечатков с тебя не требуют, но вот внешний вид описать ты толково можешь?
— Я уже двести раз описывал.
— Опять темнишь, а может, ты знал кого-нибудь из «гостей» и они тебе пригрозили? Такое случается, однако лучше всё-таки рассказать. — Дёмин глубоко вздохнул и внимательно посмотрел на свидетеля. — Доходит? Впрочем, я тут одну версию проверяю, и если срастётся, тогда ты у меня из невинной овечки моментально в подследственного переквалифицируешься.
— Мне скрывать нечего. Лучше бы настоящих преступников изобличали, чем потерпевших на понт брать.
— Ты смотри-ка, разговорился, что ж, давай по фене поботаем. — Владимир Данилович стал усердно перетряхивать свои записи. — Да, совсем забыл твой домашний адрес.
— Как вы могли его забыть, если повестку по нему отправляли?
— Случается и такое. Значит, ты проживаешь по…
— Улице Набережной, дом 46, в седьмой квартире. На втором этаже.
— Значит, квартиросъёмщик?
— Сам толком не знаю, кто я есть такой, просто друзья предложили пожить немного.
— Друзья?
— Мирра Нестеровна, наша председательница Союза писателей.
— Мирра предложила, а квартира чья?
Ветлицкий немного струсил, чувствовалось, что Дёмин подбирается, но куда? Невольный участник последних событий вокруг всего того, что сейчас завязалось, уже сотню раз проклял себя за то, что попёрся к Орлову выпрашивать деньги на книгу, но кто же мог знать?
— Держи пропуск, третий раз повторяю, — прервал раздумья бедового школьного учителя следователь, протягивая через стол бумажку.
Выскочив из дёминского кабинета, Ветлицкий направился домой и был неприятно озадачен встречей со своим домоуправом, который, как показалось Андрею, проводил жильца из седьмой квартиры внимательным и каким-то чересчур заинтересованным взглядом. Как Ветлицкий потом ни пытался освободиться от подозрения, что Метёлкин за ним следит и, скорее всего, приставлен всё тем же дотошным следователем, на душе остался осадок. Неужели Дёмин знает больше, чем следует, но ведь если говорить по большому счёту, то Андрей ни в чём не замешан. Только как убедить в этом своего пытливого оппонента, малоопытный в такого рода делах молодой человек не знал.
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— Можешь поздравить меня, Нина, сегодня вызывали к следователю. У нас с ним, оказывается, уйма общих знакомых, начиная с Ветлицкого и заканчивая Буйновским.
— Буйновский — это кто? — Штурова отложила в сторону карандаш, а Кира, оглядывая чертёжную мастерскую, заметила:
— Темновато у тебя в кабинете.
— Здесь была раньше подсобка, потом три кульмана затолкали, но девочки разбежались, а я осталась — последней из могикан. Так что случилось с парнем, из-за которого весь сыр-бор?
— Да ничего хорошего, помнишь — у ресторана мужика грохнули — его рук дело!
— Ничего себе заявочки. — Нина прошла в боковушку, отгороженную шкафами. — Чаю хочешь?
— Лучше кофе, мозги прочистить после встречи с Дёминым. Хорошо у вас здесь, уютно. — Гостья обвела взглядом комнатушку. «Интересно, а я смогла бы вкалывать чертёжницей? — подумала она. — Скорей всего, нет, работа кропотливая и зарплата мизерная…»
— Хорошо, — откликнулась из-за шкафов Нина, — если заскочить на минутку. Ну и что Буйновский?
— Этот прохиндей значился охранником у Левашова, и его опознал кто-то из редакции «Енисея», хотя всё идёт по закону подлости. Он здесь недавно. Вот следак и подозревает моего дражайшего мужа в заказчиках убийства прораба.
— Вообще-то логично.
— В прокуратуре не наивные мальчики работают, потому следак и вцепился, как клещ. Много крови выпьет, пока отмажусь, да и отмажусь ли?
— Брось жуть нагонять, тем более кофе готов. — И женщины прошли в боковушку.
— О-о, у тебя здесь даже лежанка?
— Канапе от прежнего быта.
— А что, удобное, вдруг заночевать придётся? — И Кира улыбнулась, на время забывая о своих заморочках а Нина, словно почувствовав этот сдвиг в настроении подруги, заметила:
— Ты красивая, Кирка. Пей кофе, ешь булочки.
Пленница вспыхнула от такого комплимента и, чтобы скрыть волнение, стала усиленно дуть на горячий напиток.
— Кому нужна моя красота? Теперь об одном мечтаю, — скороговоркой выпалила «соломенная вдова», — бросить всё и укатить куда-нибудь подальше, тем более зря менты на Левашова наезжают, он Серого на убийство не посылал.
— Он-то не посылал, — усмехнулась Нина, — а там прикинут, что к чему, сопоставят факты, и тогда… Ты мне как-то рассказывала насчёт квартиры, впрочем, можешь не расстраиваться, если опишут, здесь поживёшь. В штат тебя возьмём, я с начальством договорюсь.
«Ну и шуточки у Нинки», — подумала неудачница, а вслух сказала:
— Я к тебе уже так привыкла, что не знаю, как отвыкать.
— Почему отвыкать, хотя…
— Разве ты не знаешь? Думаешь, в прокуратуре шутят? За всё отвечать придётся.
Левашова растерялась, хорошо было чувствовать себя этакой суперменшей за спиной мужа, зная, что всегда можно положиться на его помощь. Теперь же всё по-иному: Алик сбежал, Ветлицкого и Светлану заслонила Нина. Одна она осталась у Киры и поэтому, чуть не плача, воскликнула, словно спрашивая совета:
— Отвечать придётся?
— Всё может быть, думай.
— Думаю. Ты, мне помнится, человека обещала найти, чтобы помог разменять квартиру?
— Найти не штука, только тебе какая разница — из большой квартиры, описав имущество, выбросят или из той, что поменьше?
— Что же делать, Нина?
— Есть один вариант, только здесь всё на доверии строится. Просто так не крутанёшься.
— Я не собираюсь никого обманывать.
— А я собираюсь? Тем более основная часть денег от размена пойдёт на твой счёт в банке, где проценты приличные, и потом докажи, чьи там баксы варятся. — Штурова прищёлкнула пальцами. — Давай кофе пить, а то стынет.
— Какой кофе, Нина, мне кусок в горло не лезет, даже руки дрожат.
— О господи! На таблетку, успокойся. Да не боись, не отравишься.
Кира усмехнулась:
— Впору и отравиться.
— Ладно, слушай, только если мне доверяешь. — И Штурова, прихлёбывая из чашки, с расстановкой сказала: — Квартиру можно обменять на трёхкомнатную, которую у меня в своё время… — женщина запнулась, но быстро собралась с духом, — перекупили. Там хорошее место, дом не старый и соседи вполне терпимые.
— Трёхкомнатную, а не мало?
— Ты же маскироваться думаешь, а тем более разница у тебя останется, жить-то на что-то надо?
— Ты же говоришь, что и ту могут описать?
— Могут, если за тобой числиться будет, а если на другого оформишь, тем более я уже там мелькала, подозрений — ноль, и смотри, довыгадываешь, что будешь ночевать под забором.
— На кого же я её запишу?
— Знаешь, я и так тебе советов надавала предостаточно.
Левашова беспомощно заозиралась, словно ища поддержки со стороны:
— Значит, если фиктивно — лучше?
— Ничего не значит, — строго сказала Нина и отошла к окну.
— Ты, пожалуй, права, — вздохнула невезучая мадам Левашова, — и затягивать нет смысла, хотя трудно всё это переносить.
— Понимаю. — Штурова тоже вздохнула. — После смерти Володи, брата, я осталась одна. Настоящих друзей — ноль, хорошо, что тебя встретила. Извини, изредка на меня находит, потому что с мужчинами дел не имею, а среди нашего брата редко встретишь такую, чтоб тебя понимала. Мы — бабы, завистливые, жадные и похотливые существа…
Лицо у говорящей словно закаменело, и только глаза светились глубоким и ровным светом, смягчая скорбь и отчаянье, которое проступало сквозь маску отчуждённости и едва не злобы. Кира не знала, что ответить, но вдруг ей стало невыносимо жалко себя, и, заглянув в глаза Штуровой, простушка произнесла:
— Послушай, Нина, я уже решила. Квартиру можно записать на тебя. — И, помолчав, добавила: — Если это возможно, хотя бы на первое время, а там видно будет. Вернётся Альберт, порешаем, так что прошу тебя — не отказывайся…
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«Интересная вырисовывается картина. — Следователь Дёмин, которому надоело выслушивать попрёки начальства из-за того, что расследование по его делам тормозится, старательно вычерчивал на бумаге схему прямых и косвенных связей. — Итак — квартира принадлежала М. И. Телешовой, сын у которой, инвалид-афганец, умер, после чего одинокая женщина в состоянии депрессии отписала её в Фонд инвалидов Афгана некоему Блинову, хотя получала жильё не без содействия этой организации. Правда, заправлял фондом тогда Владимир Штуров, вскоре погибший при довольно-таки странном стечении обстоятельств. Телешова тоже долго не зажилась, а квартира отошла всё к тем же, кто способствовал её получению. Только Блинов занимать жилище и не подумал, да и зачем ему двухкомнатная хрущоба на Набережной, если Виктор Борисович вскоре въехал в апартаменты своего предшественника, выжав сестру шефа в однокомнатную хибарку где-то на окраине.
В квартире же Телешовой обитает Ветлицкий, тот самый нервомотатель, который пострадал от рук бандитов в Отрадном». Следователь задумался и дважды обвёл имя Блинова на бумаге. Чувствовалось, что ему не нравится столько совпадений, связанных с фамилией председателя фонда, хотя Ветлицкий тоже ещё тот тип. О своих обидчиках говорит с большой неохотой, а это может означать либо то, что он сам имеет какое-то отношение к нападавшим, либо просто сильно запуган. Следак полистал бумаги, касающиеся владельца седьмой квартиры, и в заметках о людях, имеющих косвенное отношение к пожару в Отрадном, наткнулся на имя Киры Левашовой — жены сбежавшего из города бизнесмена. Тут, кроме личных контактов с учителем, один из охранников Левашова лежал с Ветлицким в больнице, и ещё… Мирра Нестеровна Кумаева — тоже странная дамочка, имела доступ в палату к обоим молодцам, и она же посещала вместе с Блиновым квартиру, где теперь обитает… Стоп! Дёмин взял чистый лист бумаги и попробовал подвести итог. Выходило: Телешова — Блинов — Кумаева — Ветлицкий — Левашова — Буйновский — Кумаева — и снова Блинов, чуть в сторонке Штурова и её брат. Что-то здесь не так — простые совпадения или круг замкнулся? А если между Левашовой и киллером поставить убитого возле ресторана прораба?
— Итак, Ветлицкий, ты опять финтишь? — Следователь весело и зло посмотрел на молчаливого собеседника.
— Да ни в коем случае.
— Что ж, давай вместе распутывать общую загадку. Значит, Буйновского не знаешь?
— Буйновского?
— Если скажешь — нет, вот наручники, и… пеняй на себя.
Андрей вспомнил, как он проболтался Куксовой, и вздохнул:
— Может, знаю, а может, и нет.
— Ты лежал с ним в одной палате.
— Это с Серым-то, только я соседей не выбирал.
— Погоди, а откуда ты взял, что он Серый? Ведь тот умер не приходя в сознание? Мы его даже допросить не успели. Значит, он с тобою в палате беседовал?
У Ветлицкого в голове замелькало несколько вариантов: сказать или не сказать? Если выдать левашовских телохранителей, то, значит, нужно и про Радика говорить, а если нет, то как объяснить, что он знает Серого? Пришлось схитрить:
— Не разговаривал, но я его сразу узнал.
— Раньше встречались, где?
— Скажу, только не под протокол.
— Можешь смело трещать, — смилостивился Дёмин. — Ты свидетель, а не преступник.
— Не обо мне речь, просто я хорошо знаю Левашову Киру, знакомы ещё по литературным семинарам в Красногорске, а муж приревновал и слежку устроил.
— Сам следил или как?
— Охранников навёл. Те меня подкараулили и избили в парке, а во время драки одного окликнули: «Серый!» Я его запомнил, а когда в палату привезли безногого — опознал. Потом Мирра Нестеровна сказала, что этот киллер человека убил, впрочем, про это вся больница знала, и даже пост у дверей стоял.
— Ну-ну?
— Я сначала подумал, что меня охраняют от бандитов, тех, которые били…
— В парке?
— И в парке — тоже!
Дёмин спросил как бы случайно, мол, которые в парке беспредельничали, а вышло — вроде одни и те же, что и у Ветлицкого на квартире. Андрей растерянно согласился:
— Знал.
— Вот и весь сказ, а чего темнил?
— Сам не знаю, хотя я про всех сказать не могу, только Серого и начальника левашовской охраны хорошо запомнил, его Радиком звали.
— Который в доме сгорел, а почему он не убежал со всеми?
Ветлицкий снова тормознулся с ответом. У него не было запасного варианта на случай такого поворота беседы, но, видя, что Дёмин настроен весьма решительно, сознался:
— Когда Серый на жену мою бросился, я, чтоб его отвлечь, Радика ногами толкнул, тот и стукнулся головой о печку. Тут заваруха началась, жена закричала, ну и всё такое.
— Молодец, да скажи ты нам сразу, кто есть кто. А почему ты думаешь, что это левашовцы на тебя наехали?
— Видел Радика с Альбертом вместе, — уклончиво ответил Андрей, не желая выдавать Киру, которая рассказала ему о крутых ребятах, охранниках мужа.
— Значит, главного они бросили?
— Там один крикнул: «Для чего нам труп? Зажигай!»
— Может, это тебя в первую очередь касалось?
— Может, и меня.
— Вот видишь, Ветлицкий, из тебя элементарные сведения нужно клещами выдирать, а что тогда говорить о закоренелых преступниках?
— У вас работа такая.
— Спасибо, разъяснил…
После ухода свидетеля Дёмин придвинул к себе лист с фамилиями, которые он уже обозначил, и вписал туда имя начальника левашовской охраны, а потом ещё и самого Левашова, а также управляющего стройтрестом Пулькина.
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Когда Ветлицкий в очередной раз появился в Союзе писателей, там пыль стояла столбом: Василий Степанович спорил с Фомичёвым насчёт кандидата в депутаты Госдумы, место которого освободилось в связи с уходом Орлова в председатели республики. Поэт-сатирик кипятился и доказывал свою правоту так, что стены мрачноватого здания едва ли не сотрясались, даже Мирра Нестеровна вышла из своего кабинета и остановилась в дверном проёме.
— Кого жить учишь? — спросила она Фомичёва.
— Да всё тех же, начиная с Василия Степановича, которому вечно денег на жизнь не хватает, а я вот вчера свой сборник одному банкиру за сто зелёных продал. Сумел доказать, что трудов в моей книжке ровно на столько, сколько за неё запрашиваю. Умный умного всегда поймёт!
— Зря людей ерундой смущаешь. — Мирра Нестеровна посмотрела на литератора неодобрительно и кивнула Андрею. — Зайди на минуточку.
В кабинете у председательницы сидел мужчина, чем-то напоминающий артиста Зельдина в молодые годы, только ещё более цыганистый и франтоватый.
— Знакомься — мой старый друг, сейчас пишет мемуары.
— Блинов. — Красавчик окинул вошедшего снисходительным взглядом. — Виктор Борисович. Ты тоже, как я понимаю, поэт?
— Правильно понимаешь, — улыбнулась Кумаева и тут же пояснила Ветлицкому: — Кстати, Андрей, это твой спонсор, тот самый, который помогает издавать «Формулу одиночества», зря ты название поменял. «Дождь вдвоём» — тоже неплохо.
— Я трудов твоих не читал, но полагаю — талантливо, хотя поэтам не верю. Всё врут про любови свои неземные: Блок писал о Прекрасной Даме, а обхаживал красномордую дочь химика Менделеева, тоже и Есенин — сидел в бардаке с девицами, а вздыхал о Персии, или я не прав, Мирра?
— Конечно, не прав, — возмутилась председательница Союза, — и вульгарность твоя не к месту. — Но, похоже, такое замечание вовсе не смутило Блинова.
— Здесь не к месту — поедем туда, где «великих теней» поменьше.
Андрей же лишь застенчиво улыбнулся, он уже догадался, что перед ним тот самый Блин, про которого когда-то намекала Кумаева, говоря, что при случае нужно будет соглашаться, что он помог соседу по палате отправиться в небытие.
— Поехать можно, пообедать, к примеру. — Женщина посмотрела на часы. — Но только чтоб не рассиживаться.
— Тогда в «Айру», а то давай в «Золотой сон», — предложил Блинов.
— Спасибо, предлагаешь начать кутить, как провинциальные купчики? Пойдём с нами, Андрей, всё равно Виктор не отвяжется, у него душа широкая.
В «Айре» Блинов прямиком подался к столику под развесистым деревом с крупными тёмно-зелёными листьями.
— Китайский розан, — перехватив взгляд Ветлицкого, пояснила Мирра. Андрей так и предполагал, что в кафе обязательно должно быть некое экзотическое растение, вроде бы он уже где-то видел такое? Чувствовалось по тому, как уверенно его новый знакомый занял место за столиком, как запросто обращается к официантам, что приходит он сюда не впервые, да и Мирра держалась непринуждённо, впрочем, по-прежнему покровительствуя своему подопечному: — Заказывай, Андрей, что-нибудь посущественней, в спиртных напитках Виконт и без тебя разберётся, — продолжила она, слегка бравируя перед мужчинами, и что-то тревожащее душу заставило Ветлицкого насторожиться при упоминании прозвища Блинова. Вполуха слушая, о чём разговаривают между собой соседи по столику, Андрей старался и не мог вспомнить, где и когда он уже слышал подобное обращение, а те, слегка захмелевшие, казалось, вовсе не принимая в расчёт Ветлицкого, разбирались в своих делах. Наконец Виктор Борисович произнёс:
— Как житуха на новом месте? Граждане сопредельных территорий не беспокоят?
— На новом? — Андрей с трудом сообразил, что его спрашивают о житье в доме на Набережной. — На новом — нормально, вид на реку, спокойно, только вот женщина приходила… — Ветлицкий спохватился, что про визит незнакомки не обязательно было говорить, но деваться некуда, закончил: — какая-то странная.
Смуглое лицо Блинова слегка побледнело:
— Во сне увидел?
— Зачем, как положено, наяву.
— Ну, ты меня испугал, писака, — нервно хохотнул Виктор Борисович. — Я, грешным делом, подумал, что призрак в тех комнатах являться стал.
— Пить меньше надо, — вставила реплику Мирра Нестеровна, — тогда и чудиться будет меньше всякой чертовщины.
— Да я что? Просто беспокоюсь о твоём протеже, мало ли какой казус может приключиться с вашим братом, литератором, — словно оправдываясь за свою мнительность, сказал Блинов. — Так кто, говоришь, приходил и зачем?
— Я и сам не понял, — растерялся Андрей. Он не знал, какое отношение Телешова имела к нынешнему владельцу квартиры, только уютное с виду кафе стало казаться весьма запущенным, и вроде бы ветерком потянуло, даже листья розана залопотали…
— И что же она сказала?
— Ничего, прошлась по комнатам, письма свои забрала.
— Она что, письма тебе писала?
— Да не мне, а своей подруге, только той уже не было, вот они и лежали нераспечатанные.
Блинов занервничал, наливая себе в рюмку вина, и, никого не приглашая, выпил.
— Больше наведаться не обещала?
— Нет, она сказала, что у неё поезд через три часа и в городе лишь проездом.
— Бывает. — Виктор Борисович положил руку на колено Кумаевой, и Андрей заметил это. Мирра тоже поняла, что Ветлицкий видит столь панибратское отношение Виконта к своей спутнице.
— Знаешь, Виктор, нам пора.
— Я сегодня не тороплюсь.
— Ты не торопишься, а мне ещё кое-что нужно сделать.
— Ладно, Мирра, ты не того. Молодой человек, может, и занят, я его не задерживаю, а ты останься.
— И правда, спасибо. Схожу к ребятам…
— Сходи, — по-барски развалясь на стуле, разрешил афганец. — Полагаю, ещё увидимся, а если кто снова будет тебе досаждать, посылай их к едрёной фене. Ясно?
— Виктор!
— Да что он, маленький, твой подшефный? Спасибо, сынок, за компанию. — Андрей распрощался и вышел на улицу, вспоминая «папашу», — не в меру крут, и даже Мирра его побаивается, а вообще-то хорошо, что Ветлицкий познакомился со всеми здешними литераторами. Весеннее настроение, взбодрённое выпитым, постепенно смывало все наслоения грусти и неудовольствия. Но если затронутому весною поэту город казался необычайно приятным, то Мирра, наоборот, рассердилась и после ухода Андрея стала выговаривать своему любовнику:
— Ведёшь себя, как барин с крепостными актёрами.
— Обиделась? — усмехнулся тот. — Да мы все уже давно крепостными считаемся.
— Хочешь сказать — заложниками?
— Можно и так.
— Отчасти согласна. — Кумаева пьяно качнула головой. — А чего ты мальчишке допрос устроил, я же тебя просила не лезть к парню в душу. Он сейчас будет по городу ходить, казниться и каяться…
— Слушай, Миррок, это я уже начинаю на себе волосы рвать, что пустил его жить в ту квартиру.
— Конечно, места для блядок пожалел.
— При чём здесь это? Сегодня бабёнка какая-то объявилась, завтра ещё кто-нибудь на нового жильца выйдет, и потянется цепочка.
— Чего-то боишься? — Поэтесса достала сигарету и закурила.
— А сама как думаешь?
— Думаю, что — да, иначе зачем бы пистолет на подтяжке с собой носил?
— Не рассуждала бы ты, девонька, в чём не рубишь.
— Почему не рублю?
— Ну ладно, хватит болтать, поехали… баиньки.
Мирра хмыкнула:
— Проблемы проблемами, а об этом не забываешь.
— С тобой забудешь, подожди, тут один вариант намечается, если выгорит, то, пока я с женой на новое местожительство переберусь, можно с месячишку пожить, как белые люди. Увидишь — ахнешь!
— Не нравятся мне эти «ахи», Блинов. — Мирра впервые назвала своего любовника по фамилии, и тот сразу отметил это, только вслух ничего не сказал, а неожиданно сдавил руку женщины своей сильной рукой.
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— Неплохая квартирка, Нина. Хорошо, что мы успели крутануться, а то следователь напустил туману: «Я вас предупреждаю, что мы будем всё досконально…»
— На испуг берёт, чего он такого может? Деньги пристроены, квартира на моё имя записана и была когда-то моею…
— Почему ты её лишилась?
— Длинная история, когда умер брат, не могу так, сразу. Обживайся пока, я с работы заеду, наведём порядок.
— Жаль, что мебели много пришлось оставить.
— Где её расставлять? Человек за всё рассчитался, а внимание привлекать? Не понравится — купишь новую, но сначала пусть всё уляжется. С Левашовым и без нас разберутся, если нет на нём ничего.
— Неужели ты сомневаешься?
— Я не прокурор, просто попал твой муж под кампанию, вот и стригут их всех, как баранов.
— Понимаю, только мне-то от этого не легче. Ты приходи поскорее.
— Как управлюсь. — Нина делано усмехнулась. Обычно немногословная, она сегодня, пожалуй, разговорилась, но в душе Штурова была рада: ещё бы — так блестяще провернуть дело, Виконта косвенно подставила и квартиру на себя записала, теперь только выждать и предлог найти, чтобы вышвырнуть из неё Левашову. Надоела эта зануда, и куда только прежний лоск исчез? Конечно, пока муж заботился, Кира могла себе позволить изысканные манеры, а теперь всё самой приходится делать, вот и раскиселилась, а Нине такие не нравятся. Она сама всю жизнь страдала, сначала за мать заступалась, когда ту пьющий отец доставал, потом брат вернулся покалеченным из Афгана. Штурова тогда сцепила зубы и всю личную жизнь побоку — выхаживала Володю как могла, даже настояла не отказываться от большой квартиры, чтобы жить им вместе, хотя дело при получении не обошлось без каких-то там нарушений, что позволило нынешнему председателю фонда Блинову вытеснить после смерти Владимира его сестру почти на окраину, в хрущевскую пятиэтажку, и вдруг — такое везенье! Не верилось, что можно опять вернуть себе прежние апартаменты, когда даже покупка простой пары зимней обуви и то проблема, а что касается Левашовой… Да плевать ей, Нине, на свою комплексующую подружку, но просто надеяться на авось Штурова не привыкла, и уже через недельку, вытурив Киру под благовидным предлогом в город, она встретила Блинова на пороге его бывшей квартиры. Тот, зайдя в прихожую, удивлённо заозирался:
— Послушай, никак не могу отделаться от мысли, что не я у тебя в гостях, а ты в моём доме и вот-вот нагрянет жена. Значит, квартируешь здесь, у Левашовой?
— Или она у меня. — Нина вызывающе поправила кимоно, чем сразу обратила на себя внимание нагловатого гостя.
— Не пойму тебя, Нинка, такая баба и без прицепа?
— Вы, мужики, многого не понимаете: я — одна и довольна, ты — женат и всё что-то ищешь?
— Много ты знаешь, небось новую хату обмыли, коньячку с влазин не осталось? — Блинов в нетерпении обшарил глазами окружающие предметы, впрочем, бутылка бренди стояла за стеклянной дверцею книжного шкафа, и гость сразу взял это на заметку. — Доставай заначку, не люблю базар вести на сухую.
Нина понимала, что задуманное с Блиновым просто так не провернёшь, и внутренне была готова стерпеть ещё одно унижение, закрыв глаза на его выкрутасы, как, впрочем, она, подавив в себе гордость, ранее предложила всё тому же Виктору Борисовичу купить у Левашовой её шикарную квартиру, верней обменять эту, некогда штуровскую, на прекрасную элитку беглого бизнесмена с соответствующей доплатой. Вот и теперь, достав вино и по-быстрому соорудив нечто напоминающее закуску, выставила всё перед нахальным гостем.
— Наливай, капитан, выпьем с… — Она чуть не сказала: «с горя», но вовремя спохватилась. — Выпьем со старой знакомой.
— За друга числиться не желаешь?
— Договорились же, без эмоций.
— Согласен, так-то, пожалуй, даже лучше.
Блинов, наполнив чашки чайного цвета жидкостью, подозрительно посмотрел на «старую знакомую». Нина выпила молча. Сразу мягко ударило в голову, захотелось взять нож, которым недавно резала огурцы, и всадить Блинову в горло, но, представив лужу крови и тело этого борова на полу, женщина с трудом подавила в себе подобное желание.
— Что, не берёт? — похрумкивая огурчиком, спросил капитан. — Видимо, много ты зла на меня имеешь, Штурова?
— Не больше, чем ты на семью бывшего друга.
— Так и полагаешь, что это я помог Владимиру свести счёты с жизнью?
— Чего теперь думать, что было, то было.
— Ладно, к слову сказать, давай помянем ребят, которые там, за речкой остались, и тех, с которыми судьба здесь поквиталась?
— Говоришь нескладно, Виконт, запинаешься.
— Ничего, сейчас разогреюсь. Ты же не риторикой меня пригласила заниматься или я ошибаюсь? — Блинов откровенно разглядывал сидящую напротив женщину. Нину слегка передёрнуло.
— Смотришь, как на девку в публичном доме.
— Бабы, Нинок, силу любят, напористость. Вот я привык уважать сильных, но только не у вашего брата. Кимоно чьё, твоё или Левашовой?
— Всё хамишь, афганец?
— Да нет, просто примериваюсь, с какого боку к тебе приступиться. Ну, иди сюда, — и грубо, впрочем, так он поступал со всеми, привлёк к себе новую хозяйку бывшей своей квартиры. Та хотела сначала вырваться, но потом вспомнила, для чего сама же и пригласила сюда этого негодяя, смирилась. Стиснутая в объятьях нахрапистого самца, Нина, ощущая запах мужского пота и жар его прерывистого дыхания, едва ли не теряла сознание, а Блинов долго не отпускал женщину, тем не менее не позволил себе то, о чём думал, идя на встречу с заносчивой сестрой бывшего своего сослуживца: то есть истерзать, измызгать, растоптать. Вместо этого, ослабив натиск, с присущей ему прямотой спросил:
— А чего звала?
И женщина, ощутив приближение чего-то такого, увлекающего её в небытие, почти со стоном выдохнула:
— Сделай так, чтобы Кирки здесь больше не было.
— У самой-то кишка тонка?
Услышав такую реплику, Штурова испугалась, что Блинов может неправильно истолковать её просьбу, и чуть не выругалась:
— Идиот, ничего такого не надо, просто пусть катится куда подальше. Всё-таки квартира по большему счёту моя и покойного брата.
— Ага, запела рыбонька. — Виконт так прижал к себе доморощенную авантюристку, что женщине показалось — хрустнули позвонки и она упёрлась ему в грудь рукой:
— Не зверей, только пугни… — Но Блинов, казалось, не слышал последних слов.
Сколько времени длилось это почти сумасшествие, Нина не знала. От всего, что она испытала, осталась только сухость во рту, сердцебиение и противная слабость. Наконец Блинов тоже ослабил свои объятия и уже потом, одеваясь, процедил сквозь зубы:
— Накажу Кроту, пусть шугнёт от квартиры твою заложницу, но не думай, что прелестями своими соблазнила, просто в ответ за левашовскую квартиру, моей жене она весьма приглянулась… — И Виктор Борисович стал разглагольствовать о человеческой порядочности, но Штурова, почти не слушая человека, который только что фактически изнасиловал её, молча поднялась с дивана, налила себе в стопку вина и, демонстративно прополоскав рот, выплюнула содержимое в цветочный горшок, на что мужчина, покрутив головой, заметил: — Уважаю в тебе настырность, почему и вяжусь с такою стервой, — и, уже выходя из комнаты, погрозил хозяйке квартиры пальцем, чем отнюдь не смутил последнюю.
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Председатель правительства Орлов вызвал в кабинет своего заместителя Рамзина, и тот сразу понял — начальство не в духе.
— Послушай, Эльдар Аркадьевич, — действительно сразу стал наседать на зампреда Алексей Иванович, — что-то я наши органы, которые ты, кстати, курируешь, начинаю недолюбливать.
— Органы? — удивился Рамзин.
— Не перебивай и не прикидывайся, что ничего не понимаешь. Сейчас первейший вопрос какой? Правильно, самодостаточность республики, чтобы мы как можно меньше уповали на трансферты с центра, а больше своими мозгами шевелили.
— А кто против? — вошёл в ступор сообразительный в общем-то заместитель, но тут он что-то плохо стал понимать своего шефа.
— Знаю, что ты не против, я — тоже, а дела с накоплением средств в бюджет — ни с места, поэтому объясняю для особо непонятливых: твои органы не там роют. Вместо того чтобы бандитов ловить, от которых на улицах людям прохода нет, они в бизнес руки свои запускают, и, думаю, не без своекорыстия.
— Да какие руки, какой бизнес, Алексей, окстись, — попробовал перевести беседу в дружеское русло Рамзин, но Орлов на это не клюнул, он только раздражённо показал собеседнику на кресло подле своего стола, садись, мол.
— А бизнес такой, где у тебя управляющий трестом Пулькин, а заодно и бизнесмен Левашов. Понимаю, что оба против меня выступали на выборах, ну и что, выходит теперь, когда каждая копейка на счету, мы должны резать куриц, несущих золотые яйца?
В это время в кабинет к председателю заглянула секретарша.
— Вот, Алексей Иванович, то, что вы просили, — протянула девушка бумаги хозяину, — здесь сводки из МВД, а также налоговики отчитываются.
— Сводки-то я от тебя должен получать, Эльдар Аркадьевич, — попрекнул зама шеф, беря папку с документами от девчушки, которая тут же поспешила скрыться из кабинета, наверное, почувствовала, что начальство не в духе.
— Так у меня сегодняшняя тоже уже готова, — промямлил обычно тоже весьма напористый Рамзин.
— Сегодняшняя, а это за весь период, я лично просил ребят из управления подготовить, вот смотри: у Пулькина прораба убили, если там даже какие и махинации, так вместо того чтобы криминал прижать, вы самого начальника треста гоняете, как зайца, а Левашов у вас где?
— Кажется, в загранкомандировке по делам фирмы.
— По делам, в бегах он, а не в загранкомандировке, и что же делают наши законники, растрясли «Лотос», хотя понимаю, что у обоих рыльце в пушку: строили как попало, деньги бюджетные отмывали, но это уже твоё дело — указать вовремя на ошибки доморощенных предпринимателей, а чтобы разгонять? Кто на место Левашова пришёл? Да никого, а у того и поставки были налажены, и связи. Короче, думай, Эльдар, хорошенько думай, и лозунг наш — «Три «ЗА» — зарплата, занятость и защита — остаётся в силе, чтобы народу потом в глаза не моргая смотреть.
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После того как бывший левашовский охранник Крот, встретив жену своего патрона, объяснил Кире Владимировне, что он лично её уважает, но лучше ей в этом районе не появляться, Кирочка поняла: больше ждать помощи не от кого и нужно надеяться только на себя. Поскитавшись около недели по ведомственные гостиницам (к знакомым было стыдно напрашиваться ночевать), незадачливая комбинаторша решила купить квартиру, но, как говорится, обжёгшись на молоке, дуют на воду. Левашова заосторожничала и сочла необходимым посоветоваться хотя бы с Магдой Сунцовой, хотя близкими они никогда не были, и всё-таки прагматичная Магдалена могла быть полезной.
Появившись в редакции «Енисея», Кира скоренько прошла коридором и шмыгнула в кабинет пронырливой журналистки. Та, покуривая, как всегда, строчила очередную корреспонденцию и, увидев озабоченную Левашову, всё же сделала вид, что нисколько не удивлена появлением бывшей миллионерши у себя в кабинетике.
Поздоровались, помолчали немного, ровно столько, чтобы слегка присмотреться друг к дружке, причём Магда сразу отметила про себя, что у гостьи весьма неряшливый вид, а Кира — то, что молодящаяся Сунцова вроде бы тоже поблекла и стала, кажется, ниже ростом. Проницательная журналистка словно Кирины мысли прочитала и, вздохнув, заметила:
— Что и говорить — всё течёт, всё меняется, и мы, Кирочка, не вечны.
— Брось прибедняться, Магда. Я к тебе, — Левашова решила сразу начать с дела, — посоветоваться пришла. Говорят, меня шеф уволил по сокращению штата? — Эту новость Кира услышала от корректорши, с которой случайно встретилась в городе, но та сразу же уточнила, что всё это на уровне слухов.
— Да, уволили! — Магдалена не стала изворачиваться. Кира вздохнула свободней, теперь с одной неопределённостью покончено, можно браться за разрешение следующей.
— Ничего, переживу. Я спросить хотела, ты квартирными делами когда-нибудь занималась?
— Это к Светке Куксовой — бытовой вопрос.
— Нет, я не о газете, а лично тебе приходилось приобретать жилплощадь?
— Недавно для дочери квартиру покупала. Ты что, цены узнать хотела?
— Цены я знаю, но так вышло, что левашовские апартамента разменять пришлось и… — Кира замялась, не решаясь сообщить Сунцовой, что осталась без квартиры и не всё получилось, как бы хотелось.
— Понимаю. — Магдалена затянулась сигаретой. — Может, кофейку попьём? Да брось ты скромничать, — видя, что гостья отрицательно машет головой. — Мне тут внучка бутербродов наделала, а благодарный герой одного очерка презентовал шоколадный набор.
В приоткрытую дверь кабинета заглянула Куксова и, увидев Левашову, хотела было отпрянуть назад, но любопытство взяло верх, и она, секунду помешкав, бочком протиснулась в комнату.
— Привет, пропавшая, а с Магдой я уже нынче виделась, — робко выдавила из себя Куксова, на что Сунцова незамедлительно отреагировала:
— Когда это мы с тобой встречались?
— На планёрке.
— Тогда, конечное, а ты что хотела?
— Какие у меня теперь желания, — заприбеднялась Куксова, — где позавтракала, туда и обедать иду. Вы, никак, чаи гонять собрались?
— Опростились мы в провинции, опускаться стали, — заметила Сунцова, но Кира неожиданно приняла реплику «комсомолки» на свой счёт.
— Я пойду, Магда, а за кофе спасибо, не надо.
— На меня обиделась? — прямо спросила Светлана, которой вдруг стало жалко Киру.
— Не в тебе дело, хотя оставь-ка нас минут на сорок, — сказала Сунцова непрошеной гостье, — видишь, мы заняты?
— Ох, ох… Да хоть на сорок две с четвертью. — И Куксова крепко поддала дверь ногой.
— Зачем ты, Магдалена, её выставила, теперь дуться будет.
— Кто, Светка? Устанешь ждать. Вот и кофе готов, да пей и конфеты бери, закусывай. — Последние слова рассмешили Сунцову. — Видишь, я тебя потчую, вроде бы уже и сто грамм налила.
— Ничего, я почти сыта, а про квартиру спросила потому, что купить хочу, какую-нибудь не очень роскошную, рядом с центром. Ничего мне не посоветуешь?
Магдалена посмотрела на собеседницу так, словно припоминая что-то:
— Посоветовать? Ну, вообще-то в центре даже однокомнатные недешёвые, но ты сходи в здание, где у нас банк коммерческий, «Старт», и там на четвёртом этаже фирму риелторскую ребята развернули, только вход со двора, и не обращай внимания, что перед банком народ тусуется, есть на кого посмотреть.
— А чего они перед «Стартом»-то?
Магда посмотрела на Левашову с недоумением:
— Так ведь лопнул сей банк. Приказал долго жить. Вроде бы Пулькин отказался от обязательств выплачивать по кредитам, я вот как раз по такому случаю статейку строчу, прямо в сегодняшний номер.
Такое и прежде случалось, но где-то, с кем-то, а чтоб у них… Кира тупо переваривала услышанное от Сунцовой, тем более данный случай напрямую касался её, левашовских, сбережений. Боясь поведать тому, что она вмиг осталась в положении самого заурядного бомжа, на всякий случай уточнила:
— И физическим лицам тоже не будут выплачивать?
— Каким физическим? Я когда материал собирала, мне один старикан из толпы пожаловался, что вчера ещё приходил снимать деньги, а ему сказали: «До сегодняшнего дня три процента вам причитается, а с завтрашнего — целых пять». Тот пожадничал, и двоих вообще скорая увезла. Да ты что? — Магдалена заметила, как побледнела её собеседница. — Что с тобой? Фирма риелторская — это уже другая контора…
— Какая фирма, Магда, у меня тоже деньги в «Старте» лежали, можешь поздравить идиотку. Вот узнал бы Альберт… — И Левашова, как ни была сражена известием о крахе банка, поймала себя на мысли, что впервые за много дней вспомнила о муже. «Уехал, смылся, как нашкодивший кот! Быть главой правительства захотелось, а вышло, словно в сказке о золотой рыбке. Теперь накось выкуси!» И незаметно для себя самой стала постукивать рукой по столешнице, приговаривая: «Накось выкуси, накось, накось…» — всё чаще и чаще, всё громче и громче. Магдалена выскочила из-за стола:
— Кира, Кира! — Но та не реагировала на увещевания. — Да помогите же кто-нибудь! — крикнула Сунцова в коридор и, ещё не зная, как поступать дальше, тем не менее приказала выскочившему из фотолаборатории Кругликову: — Сеня, скорую, и Куксову позови, живее!
Когда неотложка подъехала к редакции «Енисея», виновница переполоха уже затихла и понемногу приходила в себя, лёжа на широком диване в приёмной у Солодовникова. Самого Ивана Петровича на работе не было, и поэтому он не стал свидетелем истерики с его бывшей подчинённой. Магдалена про левашовский вклад смолчала, и все решили, что с Кирой случился припадок из-за того, что её уволили.
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Старший лейтенант Дёмин, упорно копая под квартиру на Набережной, постепенно пришёл к выводу, что смерть её бывшей владелицы и наличие завещания пользу афганского фонда не просто случайные совпадения. В связи с этим выводом так и напрашивалась эксгумация Телешовой, впрочем, боязнь вспугнуть самого Блинова сдерживала следователя, тем более труп с городского кладбища никуда не денется, а вот беспечный Ветлицкий, заподозри Виконт неладное, вполне может испариться, да так, что и концов не найдёшь.
Опрашивая свидетелей, Дёмин поражался их полной беспечности, а то и глупости. Самым выдающимся здесь был всё тот же учитель из Отрадного, который всё-таки ухитрился укрыться от бдительного надзора и самого следователя и оперативников из управления. Председатель домового комитета Метёлкин оправдывался перед Владимиром Даниловичем:
— Так ведь вот не углядел, хотя бдил на совесть, и он, кажется, такое почуял.
— Спасибо, Константин Савельевич! Кто же вам поручал устраивать за Ветлицким слежку?
— Я хотел как лучше, и тем более с Телешовой не всё так просто, как все мы думали.
— Вы ещё кому-нибудь про такое не ляпните. — Дёмин строго посмотрел на управдома. — Или подписку о неразглашении с вас взять? Тогда, если проболтаетесь, будем вас заодно с преступниками судить.
— Да какой — проболтаюсь, товарищ следователь, из меня клещами никто не вытащит.
— Допустим, тогда скажите, как случилось, что Телешова вдруг умерла, а Блинов оказался во владении?
— Так ведь всё по закону, завещание Мария Ивановна подписала у нотариуса, добровольно.
— Добровольно. Она что, вам сама об этом говорила?
— Дак об этом все знали и шуму не было, опять же люди…
— Люди — нелюди. Значит, Ветлицкий с квартиры съехал?
— Прописку не аннулировал, — пожал плечами Метёлкин, — а дома не появляется. Такой получается кандибобер.
Следователь нарочно пытал старика, в надежде вызвать в его подсознании хоть что-то такое, чего он не мог вспомнить, а сам уже знал, что горе-поэт последнее время проводит у своей старой подружки, журналистки из «Енисея» Светланы Куксовой, которая тоже проходит свидетельницей по делу об убийстве у ресторана «Золотой сон».
— А может, его уже… того, укатали? — как последний козырь, попытался вызвать старика на откровение Дёмин, но тот лишь пожал плечами:
— Все под Богом ходим, я при нонешнем беспределе уже ничему не удивляюсь.
Позже, у себя в кабинете, вспоминая о разговоре с управдомом, следак обратил внимание на то, что он уже черкает, наверное, пятый лист бумаги, и везде мелькает фамилия Блинова, а ещё — Ветлицкого, и если бы Дёмин принял дело где-нибудь с половины расследования, то по логике выходило, хоть сию минуту отдавай приказ об аресте обоих субчиков, но в том-то и фокус, что Ветлицкий — совершеннейший лох и вины за ним, скорей всего, нет.
Следующей по бестолковости и невезухе была свидетельница Левашова. Та, в отличие от учителя и тоже, кстати, связанная с Ветлицким, после отбытия мужа за границу пустилась во все тяжкие, вернее просто проматывала семейное добро, связавшись с некой Штуровой. Где-то Дёмин уже слышал такую фамилию, причём это не Иванова или Петрова, и он набрал номер знакомого из военкомата:
— Слушай, Коля, это Дёмин тебя беспокоит. Да как живу? Начальство погоняет в хвост и в гриву, но дело не в этом. Ты мне скажи, где я мог слышать такую фамилию, как Штуровы? Редкая, надо сказать, фамилия, в голове крутится, а вспомнить не могу. Да-да, был, говоришь, и что? Выбросился в пролёт лестницы. Так выбросился или выбросили? Ну спасибо, я узнаю. Следствие-то велось, наверное? — Дёмин положил трубку. Выходило, что снова труп и снова можно привязывать к Блинову, ведь тот преемник этого Владимира Евгеньевича, и Штурова эта — тоже Евгеньевна, подружка Левашовой. Значит Штуровы — брат и сестра?
Сыщик почесал затылок и снова зачеркал авторучкой в своих черновиках, прямо настоящий клубок из близких людей, дел и всего прочего.
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Как Левашова оказалась в салоне фургончика скорой помощи, она не помнила, но, увидев рядом с собой молодого человека, чем-то похожего на Андрея Ветлицкого, решительно воспротивилась:
— Я в больницу не поеду.
— Тогда, может, домой? — согласился врач.
«Кажется, он спросил меня, не желаю ли я домой? — тупо соображала виновница недавнего переполоха в редакции. — Домой, но куда?» Может, в ту гостиницу на окраине города, в которой Кира обитала последнее время? Как всё-таки ловко её обвели вокруг пальца! И вдруг словно бы пожаловалась совершенно постороннему мужчине:
— А вы знаете, у меня дома нет! — и, кажется, испугавшись, что её тотчас высадят из машины, возле которой уже начали собираться зеваки из числа подписчиков «Енисея», которые получали газету в редакции, поспешно уточнила: — Понимаете, квартиры лишилась, с работы уволили по сокращению штата, будьте добры, отвезите меня квартала за два отсюда, и я сойду, только чтобы не на глазах у наших.
— Вы журналистка?
— Да, Кира Левашова, наверное, читали мои статьи, хотя я не часто занималась газетной подёнщиной.
Молодой человек, всё-таки удивительно похожий на Ветлицкого, такой же большой и красивый, молча кинул, было непонятно, то ли удовлетворился ответом приведённой им в чувство женщины, то ли действительно читал её очерки.
— Петрович, — сунулся в окошко к водителю её сосед по салону, — заедь ко мне, кое-что взять необходимо.
Пока карета неотложки кружила по городу, мужчина помалкивал, словно соображая, что делать с неожиданной пациенткой, но, когда машина остановилась возле невзрачной пятиэтажки, доктор, выпрыгнув первым наружу, решительно протянул руку Левашовой:
— Прошу! — и словно предвидя возражения с её стороны, произнёс, чуть ли не извиняясь: — Вы не бойтесь, не понравится, можете уйти, верней оставить мои пенаты.
То, что медик выразился так витиевато, «оставить мои пенаты», — совершенно обезоружило Киру, лишив последнюю не только страха, но и чувства некоторой неловкости. Она позволила своему рыцарю помочь ей выбраться из салона и покорно поплелась следом в чужой подъезд.
Поднимаясь по лестнице за пригласившим её мужчиной, Левашова почти ни о чём не думала, шла как в тумане. Каждый шаг подъёма отдавался в голове глухим и тупым ударом: бум-бум-бум! Зачем она вышла у этой непрезентабельной пятиэтажки, что за альтруист, который согласился принять участие в её судьбе, — всё это беспокоило женщину, но только до тех пор, пока Кира не оказалась в небольшой квартирке, поразившей её необыкновенным порядком и чистотой, хотя ничего лишнего здесь не было: ни ковриков, ни занавесочек, ни статуэток или полувысохших цветов в вазах, в прихожей тапочки, серый половичок…
— Проходите, и давайте знакомиться, — предложил хозяин квартиры. — Глеб Стремилов.
— Кира Владимировна, — протянула нерешительно руку гостья. — Моя фамилия — Левашова, вряд ли вам о чём говорит, тем не менее…
— Отчего же, совсем недавно я голосовал за одного из Левашовых на выборах главы правительства. Дельный, как показалось, мужик, только быстро спёкся.
Кира вспыхнула, но румянец, верней огонь, охвативший её изнутри, не успел пробиться наружу и погас где-то на полпути, верней она сама задавила в себе чувство смущения, и мужчина ничего не заметил.
— Левашовых немало. Просто очередной однофамилец, хотя и я отдала за него свой голос.
— Ну ещё бы, в каком-то колене вы всё равно родичи, — усмехнулся врач и вдруг спохватился. — Да что мы стоим в прихожей? Проходите в комнату, я вас очень прошу, и не стесняйтесь, пожалуйста, горячая вода в трубах с утра была, поесть захотите — еда в холодильнике. Отдыхайте, а если плохо станет… — И он протянул ей таблетки в хрустящей слюдяной упаковке. — Вы дождитесь меня, может подменюсь, хотя навряд ли. Приду в одиннадцать, — вздохнул он и, произнеся ещё несколько ничего не значащих слов, удалился, наверно, чтобы окончательно не смутить Киру своим неожиданным заступничеством, а та, убедившись, что входная дверь захлопнулась за ушедшим на защёлку, первым делом прошла в ванную и открыла краны.
Действительно — горячая вода была даже излишне горячей, а холодная… или это показалось затворнице, прямо-таки кристально чистой. Возмущая рукою водную поверхность, Кира вспомнила про своё джакузи и вдруг поняла, что ей никуда не хочется уходить отсюда. Лёжа в волнительной купели, женщина представила, что живёт она здесь давно и, выражаясь языком газетного штампа, каждая половица в этой квартире знакома: если пойти налево — кухня, там газовая плита, столик и холодильник, напротив ванной дверь в спальню, а может, и в кабинет? Любопытство заставило Левашову по-быстрому закончить водные процедуры и пойти на разведку. Вид противолежащей ванной комнатушки разочаровал и обрадовал Левашову — обстановка вписывалась в представление о холостяцком быте, кровать-полуторка, застелена аккуратно, а на стенке бра, в углу платяной шкаф, и в следующей комнате — диван, телевизор и книжный шкаф, в коридорчике антресоли и ниша, прикрытая фанерной дверцей.
Вот, оказывается, как можно жить — совсем без тех излишеств, которыми окружала себя до этого чета Левашовых. Где-то теперь её благоверный? Возможно, загорает на каком-нибудь побережье и просаживает последние баксы в задрипанном казино, а его жена тем временем изучает чужой быт и зябнет чуть ли не нагишом в незнакомой квартире. Осознав, что разгуливает по комнатам неодетой, Кира включила в коридорчике свет и стала рассматривать себя в настенном зеркале, а что — она ещё ничего. Перипетии судьбы почти не отразились на её ладной фигурке. Конечно, изначально приученная к мужским ласкам, новая русская постоянно ощущала в себе ту пустоту, которую самой природой можно было заполнить только с мужчиной, и Штурова, кажется, поняла это, однако не ясно, почему же надо так жестоко мстить за это? А ведь Кире мнилось, что она умеет разбираться в людях и даже знала, как вести себя в блестящих салонах, ориентироваться в чужих аэропортах, болтать с таможенниками и официантами, — всё впустую. Оказывается, гражданка, которая вроде бы и не была дальше её родного города, смогла запросто облапошить всезнайку.
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— Итак, Ветлицкий, я тебе обещал, — Дёмин решил не церемониться со своим собеседником, — что, как только у меня сальдо с бульдой сойдутся, ты сразу окажешься под следствием?
Андрей уклончиво пожал плечами.
— Значит, думаешь и дальше отлынивать от дачи показаний? Всё, кончились игры в бирюльки, подпишись, что обязуешься говорить только правду, а иначе загремишь на три года.
Ветлицкий молча подписался там, где указал Владимир Данилович, и отвернулся, снова продемонстрировав полное равнодушие к словам следака, хотя на душе у задержанного скребли кошки: ещё бы, повязали его вчера на милицейском уазике, подкатив к школе и не спрашивая ни о чём, засунули в камеру местного ИВС, где он и заночевал на отполированных чужими боками нарах, тоскливо оглядывая шершавые стены и потолок с негасимым светильником над железной дверью, рядом с которой красовалось отхожее место, но больше всего его достали клопы. Как теперь возвращаться к Светлане, у которой он последнее время обитал, то ли после в подъезде вытрясать одежду, то ли вообще выбросить её на лестничной площадке, Ветлицкому до сих пор не верится, что взяли его всерьёз. Конечно, Дёмин пообещал своему подследственному устроить пакость, но не такую же? Сразу вспомнились газетные публикации и передачи ТВ, где приводились примеры милицейского произвола. Случалось, что даже осуждали невинных. Это соображение не понравилось Андрею, и он слегка передёрнулся, что не ускользнуло от внимания следователя.
— Итак, надумал?
— А чего мне думать?
— Ты ещё и вопросы будешь задавать? — повысил голос удивлённый Владимир Борисович. — А на недельку в карцер не желаешь, где ни нар, ни сокамерников и вода по колено? — Дёмину стало смешно смотреть, как быстро сходит лоск с этого «шляхтича». — Итак, последний раз говорю: выкладывай по-хорошему.
— Чего выкладывать? — по инерции затянул Ветлицкий: видимо, система опроса нерадивых учеников глубоко въелась в душу.
— А того, что если хочешь — напомню. Значит, первое: почему после выхода из больницы ты оказался в квартире, принадлежащей Блинову? А ведь это нечистая квартира. Помнишь женщину, которая приезжала к своей подруге?
— Меня Мирра Нестеровна туда устроила.
— Что за дама? — притворился несведущим Дёмин.
— Писательница, председатель Союза…
— За красивые глазки, да?
Андрей почувствовал неподдельный интерес следователя к данной теме.
— Почему за красивые, просто знала, что я — погорелец, вот и устроила.
— Складно получается, привезла в чужую квартиру, а не к себе, к примеру. Кто ей Блинов — сват или брат?
— Он тоже книгу об Афгане пишет, поэтому и познакомились.
— Ну хорошо, ты после выписки из больницы сразу туда попал или скитался где?
— Сразу.
— Когда же успели сговориться?
— Она приходила ко мне два или три раза, не помню точно.
— Это в охраняемую-то палату?
— Она пробивная женщина.
Дёмин прищурился:
— Пробивная, и чего же вы с нею добились? А знаешь, что Серый, сосед твой больничный, с Блиновым как два сапога — пара? Значит, Мирра к тебе приходила и пообещала устроить жильё, и что за это просила?
— Да ничего.
— Ну, Ветлицкий, я думал, мы с тобой без очной ставки с твоей председательницей обойдёмся, выходит же… — У Андрея холодок пробежал по спине, а следователь продолжал: — Теперь второе, почему Блинов тебе денег на книгу удружил?
— Я действительно тогда вам присочинил, — сник Андрей под напором дёминского красноречия, — насчёт акций. Всё иначе было…
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Итак — доигралась. Ну чего, казалось бы, не хватало: от природы — красота и здоровье, от Бога — покровительство и талант, так нет же — взвалила на спину чужой крест и тащу, но теперь — конец! Хотя в чём её нынешняя вина — сказала мальчишке, что Блинов хотел бы помочь Буйновскому навсегда заткнуться? Так тот и без посторонней помощи приказал долго жить. Впрочем, как ещё следствие повернётся, тем более интерес упрямо прослеживается у Ветлицкого: квартира, деньги на книгу, и Мирра посредницей выступает, членом преступной группы. Она — председательница Союза писателей, которую вся республика знает, — а до мужа дойдёт? Остаётся одно: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Мирра вздрогнула. Строчка из предсмертного есенинского стихотворения сама собой всплыла в памяти. Есенину хоть было кому такие слова сказать, а ей? Доверилась, дурёха, Блинову. Он использовал любовницу, как хотел, и умыл руки. Думала Ветлицкому, как лучше, сделать, а тот продал всю её с потрохами, стихоплёт несчастный. Зря старалась, и для кого? Кумаева оглядела свой кабинет, убогую обстановку бюджетной организации. Разве это представительские хоромы — квартира давно умершего писателя, переделанная под офис. Мирра смяла и выбросила пустую пачку из-под сигарет, распечатала новую (следствие потом установит, что женщина перед смертью много курила). Да-а, и всё-таки она много знала, много видела, не раз была свидетельницей бесед Блинова с охранниками из «Вымпела» — тех же головорезов и рэкетиров. Видела и закрывала глаза. Ей казалось, что острота общения с подобного рода людьми вдохновляет. Лучше пишется, когда нервы находятся на пределе — своеобразный допинг или наркотик, и Андрея за собой потянула, правда из благих намерений…
Стукнула входная дверь. Хозяйку тёмного кабинета охватил ужас, мелькнула нехорошая мысль — а если это Блинов? Возможно, афганец никуда не уезжал, скрывается в городе. Мирра хотела встать, но не смогла подняться. Ноги отказывали служить, а тем временем снова стукнула дверь. Рядом вход в магазин, наверное, там… стучат?
Страх по-прежнему не отступал. Прикуривая, Мирра долго не гасила зажигалку и даже грешным делом подумала, что неплохо бы напоследок подпалить штору: здесь хватит бумаг и дерева, сгорит контора и она вместе с ней. Никто и не узнает, отчего сгорела и почему. Да-да, пожар — только этого не хватало. Лучше бы Блинов пришёл и пристукнул её прямо здесь. Женщина представила деревянный крест на своей могиле и заплакала. Она жалела не столько себя, сколько дочь. Про мужа не думала, тот, конечно, женится, но что делать? Так просто загреметь в тюрьму, или, может, свершится чудо и всё спишется на сбежавшего Виконта! Простил же Орлов махинатора Левашова, и Пулькин, по слухам, отделался лёгким испугом, а у них-то столько накручено, впрочем, многое на уровне сплетен, хотя дыма без огня не бывает, так и про неё скажут. Невозможно будет людям в глаза смотреть.
Вот тогда-то все бездари, которым она в своё время дорогу в Союз прикрыла, на ней отыграются…
Мирра закурила, решив, что в последний раз. Опять долго не гасила зажигалку и, поставив её, зажжённую, на стол, достала из сумочки небольшой флакончик — снотворное, подумала и достала ещё один. «Может, написать им что-нибудь на прощанье, да кому это нужно, только дочери? Не настолько она ещё взрослая, чтобы всё понять, зато следователь… — И, представив, как Дёмин станет обнюхивать каждую буквочку и запятую, решительно прогнала от себя эту мысль. — Перебьются, раз я такая пропащая — пусть думают, что хотят…» Не включая свет и не гася зажигалку, неспешно пересыпала в ладонь таблетки и проглотила, запив их тёплой водой прямо из тяжёлого графина, потом проделала то же с содержимым второго пузырька.
В какой-то момент Мирре показалось, что её вырвет от противной, застоявшейся воды, но она собрала последнюю волю и перебралась от стола на диван. Голова кружилась, но всё-таки хватило сил, чтобы потушить зажигалку, импровизированный Вечный огонь.
Так и нашли её утром, полулежащей на казённом диване с зажигалкой в руках, и напрасно следственная бригада, чертыхаясь, перерывала многочисленные чужие рукописи, а также документы писательской организации — предсмертного письма, даже записки, покойница не оставила.
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Ветлицкий добирался из Отрадного в город на попутных. Автобус, на котором он сначала ехал, сломался, и пришлось голосовать. Денег на левака у Андрея не было, и оставалась надежда только на грузовой транспорт. У переезда, возле железнодорожного шлагбаума, остановился и, занятый своими мыслями, не обратил внимания на вишнёвого цвета «шестёрку», из полуоткрытого окна которой его окликнули. Оказалось — Кира.
Неудачник-поэт не слишком-то обрадовался подобной встрече, а Левашова, словно и не было между ними этих тяжёлых времён разлуки, продолжая по-прежнему улыбаться, переспросила:
— Далёко собрался? Если в город, забирайся к нам, подвезём!
В машине, рядом с бывшей подругой, сидел мужчина, пожалуй, моложе своей спутницы, и мальчишка прыгал на заднем сиденье, по виду школьник начальных классов.
— Знакомься. — Кира, видя, что Ветлицкий не проявляет очень уж большой радости, тоже сбавила тон. — Мой муж, Глеб, а тот непоседа, что рядом с тобой, — сынишка. Помнишь, я тебе о нём когда-то рассказывала? Живёт у мамы, в деревне. Теперь мы его забрали, пусть адаптируется к городской среде, в первый класс пошёл, за ним глаз да глаз нужен, а мать справиться с нынешней школьной программой не в состоянии.
— Тебя-то вон какой грамотейкой выучила, — заметил молодой человек и тоже улыбнулся Андрею.
«Как их растащило на улыбки!» — подумал Ветлицкий, но и сам помягчел душой.
— Вы из Отрадного?
— Ага, у нас там участок, только не подумай, что с прежней дачи.
В это время мимо прогромыхал какой-то задрипанный тепловозик, и шлагбаум открылся.
— Продала?
— Описали, но Левашов вернулся, только у меня с ним бесповоротно всё кончено. Да он, кажется, и не в претензии.
— Не живёшь с Левашовым?
— Привет семье. — Кира чуть не остановила машину прямо на железнодорожном полотне, но сзади засигналили скопившиеся за время вынужденного ожидания машины, и водительница вишнёвой «шестёрки» прибавила газу. — Вот, Глеб, перед тобой типичный пример человека не от мира сего. Ветлицкий недавно выпустил книжку с обалденным названием «Формула одиночества», правильно я говорю — «Формула»?
— Точно, — пробурчал пассажир с заднего сиденья и с обидой подумал: «Бросили меня все, разбежались, как зайцы, в разные стороны, а теперь: “Не удивляйся, Глеб…” — знал бы этот красавчик, какие фортели твоя нынешняя пассия прежде откалывала, а то я же и виноват», — но вслух произнёс другое: — Я действительно слегка поотстал от жизни: то в больнице лежал, то под следствием маялся, так что извините. Вот с работой в школе пришлось проститься, буду в городе что-нибудь подыскивать.
— Теперь с этим делом трудно, — неожиданно совсем по-взрослому произнёс сидевший рядом мальчишка. Андрей удивился:
— А ты откуда знаешь?
— Мама сказала.
— Трудно, — согласился Ветлицкий, — но что-то сообразим.
На некоторое время все замолчали. Город накатывался кварталом недостроенных коттеджей. Они располагались скученно, словно бы и не жилой массив формировался, а нечто временное, выставочное, на одну-две недели, чтоб потом развести чудо-теремки по отдельным лужайкам, поставив возле речек, у лесных озёр, но все знали, что этот «Ташкент» здесь надолго, хотя если вспомнить про тех же Левашовых, то всё относительно. «Интересно, как они разбежались? Нужно бы у Куксовой спросить?» Однако, вспомнив про Светлану, подумал, что она вряд ли станет распространяться о Левашовой, что-то их развело в разные стороны, да и только ли их?
После того как Блинов сбежал, а Мирра Нестеровна поквиталась с жизнью, у Андрея на душе спокойней не стало. В Союзе писателей запустение: Василий Степанович больше на больничном сидит, красногорские арендаторы съехали, Фаинка перешла на работу к Фомичёву, в его садово-огородническое товарищество, где поэт-сатирик занимал солидную должность…
— Тебя куда подвезти? — прервала размышления бывшего любовника Кира.
— Меня? — Андрей посмотрел в окно. — Да поближе к центру, если по проспекту поедете.
— Поедем. Правда, мужики?
«Мужики» согласились, и водительница «жигулей», наверное, чтобы не молчать, спросила Ветлицкого:
— Ты Магдалену давно видел?
— Когда к Светке в «Енисей» захожу — встречаемся. Только я там редко бываю.
— Тебя Солодовников так и не реабилитировал? Я тоже уволилась, верней попала под сокращение штата.
— Тормозни здесь, — не ответив на вопрос Киры, попросил попутчик, но та засмеялась:
— Сразу видно — шофёром не был. Здесь знак! Придётся доехать до сквера, и почти у редакции высажу, если не возражаешь.
— Давай у редакции.
Провожая Ветлицкого, женщина тоже вылезла из машины. Прощаясь, подала руку:
— Не сердись, Андрей, я тоже еле-еле на этот свет выкарабкалась. Из всего имущества лишь этот «Жигуль» остался. — И, видя недоумение на лице друга, пояснила. — Живу с Глебом, он на скорой помощи работает и квартиру имеет, двухкомнатную, нам хватает, а с Альбертом разведена. Фирму левашовскую прикрыли, но Рамзин с Орловым пошли навстречу и позволили опять с Пулькиньм поставить дело на широкую ногу: будут северян товарами обеспечивать не только из России, но и из Юго-Восточной Азии. Связи-то старые у Левашова остались. Правда, по заграницам пока не ездит, но, думаю, у него не заржавеет, и ещё, не хотелось тебе говорить… Помнишь, в доме на тебя напали — левашовские, Радик, Серый, Крот, так вот это всё Блинов замутил, впрочем, ты его вряд ли знаешь.
— Не знаю, — соврал Ветлицкий.
— Левашов сразу пронюхал, что эти беспредельщики векселя искали, а вот почему на тебя вышли, не понимаю.
Из машины длинно посигналили. Видно было, что это Киркин сынишка проявлял нетерпение.
— Как его звать? — спросил Ветлицкий про мальчугана, и собеседница сразу сообразила, о ком речь:
— Кирилл, рослый мальчишка, правда?
— Нормальный.
— Я поехала, Андрюша, а ты запомни адрес: Беговая, 7–43 — и заскакивай, когда время будет, может, и книжку подаришь?
— Хорошо, заеду. Теперь времени достаточно, впору за прозу приниматься, тем более повести у меня, которые ещё в Красногорске начинал писать, остались не переделанными. Многое устарело.
— Ты способный, справишься. Ну, пока, Андрей. Целоваться не будем, а то Глеб приревнует.
Ветлицкий вспомнил, как однажды ему Левашова такое же сказала про Альберта. Пожалуй, она не очень-то изменилась.
«Жигули» тронулись, и Андрей долго смотрел, как, обернувшись на заднем сиденье, мальчонка махал рукой. Казалось, что это не живая ладошка, а механическая игрушка покачивается из стороны в сторону растопыренной пятернёй, словно предупреждает о чём-то или прощается… навсегда?

Часть 4. Золото Ивана
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— Послушай, Герман, а не мало мы снаряжения взяли, да и продуктов?
Молодой человек в модной курточке и в брюках от обыкновенного костюма, заправленных в кирзовые сапоги, вопрошающе посмотрел на своего товарища, идущего рядом по лесной дороге. Тот, кого назвали Германом, откликнулся не сразу: во всём его облике было нечто от заправского таёжника — в свободных брезентовых штанах, энцефалитке, на голове шляпа со срезанными сзади полями. Он заметно отличался от обеспокоенного собеседника.
— Не боись, сухари, консервы, картошки нароем на деляне, думаю, что селяне её ещё не повсеместно выкопать ухитрились, всё-таки сентябрь. Прежде к этому времени орешничать заканчивали, зато шишка спелее.
Андрей согласно кивнул. Герману в знании таёжного быта не откажешь, зато Ветлицкий опередил журналиста на издательском поприще, издав небольшой сборник стихов. Впрочем, их нынешний поход был не связан с литературными занятиями, просто у Старцева отпуск совпал с окончанием летнего сезона, и тот предложил другу, послушав жалобы последнего на нескладную жизнь, совместить приятное с полезным.
«Набьём ореха, реализуем, тут тебе и доход, и отдых». Ветлицкому сразу вспомнился Фомичёв с его полезными советами, но деваться было некуда, и Андрей согласился, хотя о таёжном промысле имел весьма смутное представление.
— Орешничать я не против, только вот экипировка у меня не фонтан.
— Ерунда. — Старцев снисходительно оглядел собеседника. — Будешь внизу стоять, а я по деревьям лазать, впрочем, спелую шишку можно и колотом бить.
— Колотом?
— Да что зря трепаться, вот прибудем на место, сразу врубишься, а сапоги я тебе у одной старушки возьму, от её мужа остались. Мы когда-то вместе орех промышляли.
— С покойника возьмёшь?
— Почему с покойника? Старика в белых тапочках хоронили, а сапоги уже третий год без дела валяются.
Теперь, вспоминая тот разговор, Андрей только поудивлялся своей наивности. За последнее время с ним столько всякого случилось, что пора бы уже привыкнуть.
— А овчинка-то выделки стоит? — поинтересовался Ветлицкий. — И ружьё нам зачем?
— В тайге-то, а вообще ты прав, хотя будем надеяться, но, чтобы сорвать добрый куш, нужно в бригаде работать, транспорт иметь, снаряжение, а у нас, кроме пары «когтей» да верёвки, ничего нет, впрочем, детишкам на молочишко хватит. У тебя дети есть?
— Откуда?
— Завидую я таким босякам, как ты, Ветлицкий, а здесь… — Журналист «Енисея» лукаво посмотрел на друга. — Всё время приходится беспокоиться о спиногрызах, хотя я тоже одно время чуть было маху не дал.
— Такой расчётливый и рациональный, — Андрей недоверчиво покрутил головой, — что-то слабо верится.
— Да, с твоей бывшей пассией, Светкой Куксовой, загулял.
— А она говорила, что перед тем, как со мной познакомиться, только что с мужем развелась. — Странное дело, только здесь, на природе, обо всём рассуждалось легко, без боязни опростоволоситься. Не хотелось говорить с обиняками, тем более Герман сам вызвался на откровенность.
— Это она потому так сказала, что дочь свою к матери спровадить вовремя не успела, а то ещё бы за девочку сошла.
— Мне-то что за печаль? Я к ней только по-дружески отношусь, хотя… вот вернусь из тайги, может, снова помиримся?
— Не помиритесь.
— Это почему?
— Потому что меньше гонор свой нужно было показывать, к тому же мамзель твоя вторую неделю замужем — механик из авиаотряда, мужик нормальный.
— Тебя-то Светкино замужество тоже заело? Смотри, пока здесь орешничаешь, жена… того…
— Хочешь сказать, что может с каким-нибудь пилотом скрутиться, — прищурился Старцев и тут же всё перевёл на шутку. — Всякое бывает. Женщины — они лошадки тёмные, хотя чего зря трепаться, пора с просеки сваливать, а перед этим лучше передохнуть, — и осторожно пристроился на большой пень.
— Пить охота. — Андрей облизал шершавые губы.
— Лучше потерпи, — посоветовал бывалый таёжник, — а то если сейчас расслабишься, будешь всю дорогу жаждой мучиться, так что привыкай к походной жизни, Ветлицкий.
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По чёрным тропам вселенской смуты, из конца в конец Присаянья, гулял в своё время бедовый парень — казак Ванька Збруев. Давным-давно пришли его предки в эти края, чтобы взять под своё начало бесхозные, как они считали, земли, с их пушниной и лесом, рассыпным ручьевым золотом и прочими экзотическими богатствами.
От своих предков унаследовал Иван Григорьевич пытливый ум, деловую хватку и присущее только тем, кто полжизни проводит в седле, в обнимку с винтовкой-драгункой, презрение к смерти. Крепкого, домовитого работяги из сумасброда не получилось, и Збруев, сколотив не то отряд, не то банду, мотался от села к селу, от прииска к прииску, а следом за ним тянулась людская молва о баснословных богатствах, которые атаман якобы успел пригрести к себе. Только вот действительно ли Ванька богат или это враки, толком не знал никто, но с тех пор, когда уже и само тело лесного татя истлело в сибирском скупом подзоле, не давало шальное золото покоя горячим головушкам, помнящим о легендах почти восьмидесятилетней давности, заставляя людей тревожить земную твердь, хотя и безуспешно. Как известно, клады, особенно окроплённые кровью, в руки простым смертным просто не даются. Здесь тоже необходимо либо через кровь переступить, либо вытворить нечто такое, после чего уже никаким потусторонним силам устоять невозможно, а на это, даже в теперешнее перестроечное мутное время, далеко не каждый решался. Потому и водит за нос збруевская схоронка любителей чужого добра, какими бы они ни были вездесущими и отчаянными.
Герману Старцеву по ходу своей журналистской работы не раз приходилось слышать о Ванькиных похождениях, который через много лет после бесславной смерти вдруг предстал в образе народного героя. Постарались здесь те московские литераторы, которые озлились на тогдашнего премьера Гайдара, чей дед в своё время изрядно погонял по тайге лесного царька Ваньку Збруева, а заодно и пошерстил местных жителей, без чьей помощи было нелегко укрываться ему от чекистов.
Прикинув, что к чему, Старцев решил обрушиться на премьерского деда и тоже внёс определённую лепту в романтизацию местного «Стеньки Разина», правда, делая упор не столько на героизм Ивана Григорьевича, сколько на материальную сторону его похождений, тем более девяностолетние старцы, действительные и мнимые участники тех событий, охотно делились с дотошным корреспондентом своими соображениями насчёт предполагаемых сокровищ.
Ещё больше газетчик убедился в том, что находится на правильном пути, когда узнал, что вдова одного из пособников атамана, золотопромышленника Копытова, приезжала в начале тридцатых годов на родину и по сговору с властями открыла им несколько тайников с ценностями. Вот и решил Старцев, что если попытать ему счастья, погоняться за збруевскими сокровищами, то и он вполне может быть вознаграждён за проявленное упорство. Вот и надумал в очередной раз навестить те места, в которых разбойничал Ванька Збруев. Настырный любитель авантюр и чужого добра сманил ничего не подозревающего Андрея Ветлицкого в тайгу, чтобы поискать чужое золото.
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— Послушай, Герман, а зачем мы с собой ещё и лопаты таскаем, лучше бы лишнюю пачку сухарей прихватили.
Старцев посмотрел на своего спутника, как и подобает старшему, снисходительно:
— То переживал, что амуниции мало взяли, а теперь — наоборот. Что же до сухарей, то в тайге в это время с голоду не пропадёшь. Слышал про Лыковых?
— Кто же их не знает, люди старой веры.
— Старообрядцы, которые ещё в двадцатых годах укрывались от произвола советской власти в верховьях Абакана.
– У тебя, Старцев, один бзик — политика, а на самом деле всё гораздо проще…
— Или сложнее, — огрызнулся Герман, — только не в этом суть. Когда я к Агафье Лыковой на вертолёте с геологами летал, так она недостаток хлеба кедровым молочком восполняла. Короче, кончай трепаться, а берись за колот! — И более опытный таёжник легко поднял нечто больше похожее на огромный деревянный молоток на длинном черенке, сварганенное накануне, и, уперев рукоятку в землю, рядом с могучим красавцем-кедром, скомандовал: — Теперь не зевай. Я становлюсь лицом к дереву, а ты — лицом ко мне, и по команде сначала отводим колотушку на тебя, а потом бьём по стволу.
— Ясно! — Ветлицкий глянул на крону лесного богатыря. — Наверное, много шишек-то сверху полетит?
— Это как ударим. Да вот что ещё, шишкарь, голову прячь под чурку, а то так по кумполу навернёт, что и про орехи забудешь, или, может, местами поменяемся?
— Чего туда-сюда крутиться, поехали!
Друзья-компаньоны ухнули тяжеленным молотом по кедру: смолистые шишки глухо и часто застучали по земле…
— Этак мы за день набьём телегу, — воодушевился Андрей, но Старцев его оборвал:
— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
— Сглазу боишься?
— И сглазу — тоже. Мне сдан знакомый рассказывал, он на рынке дамские шляпки продаёт, знаешь такие… навороченные? Так вот, продаёт он их, а одну вторую неделю не берут, соседка по прилавку смеётся: «Хочешь, помогу продать» — и надевает её на свою голову. Покрутилась перед зеркалом: «Ничего шапочка» — и положила на прилавок. Минут через пять сразу покупательница нашлась, а ты говоришь… в природе всё может с человеком случиться, недаром у местных народов шаманизм — вера в духов. Ладно, давай работать…
К вечеру шишек набили порядочно.
— Может, хватит пока? — спросил Ветлицкий товарища.
— Отчего же, куй железо, пока горячо, — зажёвывая копчёное сало куском чёрствого хлеба, не согласился Герман. — Завтра с «когтями» для интереса по деревьям пошастаем. У меня прежде напарник был — Лёха Смирнов, так он ещё и бинокль на кедр брал, чтобы с высоты подходящие деревья высматривать.
— Говоришь, был? — Андрей покосился с опаской на голубое небо.
— С кедрача сорвался. Видишь, там, наверху, макушки раскачиваются? Здесь тихо, но тайга-то шумит. Ладно, уговорил, пора к избушке подвигаться. Пока добытое стаскаем — и ночь…
— Ты в тайге как дома, даже спишь, словно на курорте, — неловко подольстился к товарищу Ветлицкий, — храпака задаёшь — медведь не разбудит.
— Про медведей тоже не следует лишний раз языком чесать, — предостерёг Старцев горе-таёжника. — Ты не у Куксовой Светки в спальне. Бывало, залезешь на кедрач, а там верхушка с оглоблю толщиной сломана. Кем, спрашивается? Впрочем, осенью хозяин сыт, в отличие от нас, россиян зачуханных.
— Послушай, Герман, ты вроде бы на весь белый свет обижен, то советскую власть критиковал, теперь уже и до России добрался?
— Да не то чтобы добрался, просто я не очень-то доверяю нынешним реформаторам, которые прежде отделы ЦК возглавляли, а теперь…
— Ты не возглавлял, согласен, — Андрей криво усмехнулся — потому, что возможности не было. Хотя бы по комсомольской линии к небожителям приобщился?
— Не надо, просто я всю жизнь честно вкалывал, пером разгребал завалы, а насчёт комсомола, это ты, Ветла, правильно подметил — не успел. Годков не хватило. Впрочем, и тебе — тоже. Это сейчас хорошо честным быть, вот если бы чуток пораньше, то, скорей всего, тоже бы совковую историю детям в мозги вставлял? В чужом-то глазу и соринку видим, а в своём и бревна не замечаем…
Андрей, глядя на склонившегося над мешком Старцева, пожалев, что затеял этот разговор, и словно извиняясь, перевёл разговор на другое:
— Тяжёлый, небось? — сказал он, берясь за уже упакованный рюкзак с шишками.
— Своя ноша не тянет. Давай и вправду поторапливаться. За раз нам, пожалуй, не унести, — буркнул Герман и первым шагнул на тропу, ведущую к охотничьему зимовью.
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Место своей стоянки, которое облюбовали искатели приключений, не совсем отвечало представлениям Ветлицкого о подобного рода строениях. Ему приходилось видеть таёжные избушки: обычно вросшие в землю, с покатыми крышами и тусклыми оконцами, они поражали своею убогостью и внутри. Это же был почти деревенский, немалых размеров дом, с приличными окнами, широкими лавками вдоль стен, прочным столом посредине и сложенной из кирпича печью.
— Настоящий лесной теремок, — заметил он, озирая неожиданные хоромы.
— Зимовье принадлежало золотопромышленнику Копытову, который в здешних местах развлекался на досуге.
— Хорошо сохранился, только пол слегка покороблен.
Герман загадочно улыбнулся:
— В этой избушке под полом-то и был один из копытовских кладов спрятан, вот и перевернули. Да, — хлопнул себя по лбу журналист. — Кайло я забыл прихватить. Здесь же копни поглубже — плитняк.
— Кайло? — До Андрея стало смутно доходить предназначение взятых с собою лопат. — Думаешь, что не всё золото жена Копытова чекистам сдала?
— Догадлив, учитель, — рассмеялся Герман, — только не совсем. Есть у меня задумка на золотишко Ивана Збруева, которое до сих пор под землёй гуляет, выйти, Соображаешь, Федя?
— Какой я тебе Федя? — возмутился Ветлицкий.
— Да брось ты выпендриваться, не перед Куксовой. Тайга маменькиных сынков не любит. Ишь, розовые очки нацепил, а ведь уже пора привыкать к реалиям жизни, впрочем, я сам виноват немного…
Андрей посмотрел на друга: щегольская его бородка слегка взлохматилась, голубые глаза потемнели, едва заметные прежде морщинки на лбу вдруг прорезались под блестящими залысинами головы потомка «начальника колчаковской контрразведки», как обозвал его однажды в письме рассерженный читатель «Енисея, озлившись на чересчур вольные измышления о делах давно минувших.
— В чём ты винишь себя?
— Давай лучше не будем об этом, — не стал заедаться Старцев. — Вот набьём ореха, а там посмотрим… — и замолчал.
В избе от сваленной в углу груды кедровых шишек стоял смолистый запах тайги. Ветлицкий вытянулся на лавке, закинув руки за голову и представив, что лежит у костра. Казалось, даже искры от потрескивающих в печи дров не затухают здесь же, на железном листе у топки, а красноватыми бесконечными огоньками уносятся ввысь, теряясь среди крупных застойных звёзд.
— Спишь, романтик? — окликнул его Герман.
— А?
— Спишь, спрашиваю?
— Да нет, соображаю, — откликнулся доморощенный философ, — почему какой-то Пулькин такими делами заворачивает, мы же орехи бьём, чтобы с голоду не подохнуть, а ведь тот в школе, надо полагать, учился на галимые трояки?
— Почему на трояки?
— А ты вспомни, кто прежде в строительный шёл? Вот и прикинь — он строительство левое вёл, с мэром завидовским снюхался, через Левашова чего-то там проворачивал, и хоть бы хны. Мне Кирка недавно сказала, что власти им всё простили и даже больше — договора на северные поставки разрешили заключать.
— Ты тоже, Ветла, везунчик. — Старцев присел у печки и стал подбрасывать сушняк в ненасытное зево печурки.
— В чём же?
— Напрашиваешься на комплимент? Ладно. Значит, так: во-первых, морду тебе в парке левашовские ребята били?
— А ты откуда знаешь?
— Не в том суть, били и не добили, а ведь запросто могли на тот свет отправить. Во-вторых, на квартире они же тебя прищучили? Снова Богу свечку во здравие ставь.
— Разве это везение? — хмыкнул раздосадованный такой осведомлённостью герой недавних событий.
— Не спеши. Теперь в-третьих, ты в больнице в передрягу попал с киллером Буйновским?
— И про Серого знаешь?
— Ещё бы, это я его опознал и шепнул кому надо.
— Тоже, нашёл, чем хвастаться. Куксова ещё раньше пронюхала, что к чему.
— Не в Светке дело, лучше скажи, что Мирру на самоубийство подтолкнуло? Молчишь, а всё оттого, что с Кумаевой вы одной верёвочкой связаны, а значит, и с Блиновым, за которым много чего числится.
— Всё не так, Герман.
— Почему же, если разговор наш откровенный? Я — газетчик. У меня должность такая: по крупицам собирать факты и делать выводы, а отсюда совет — бесплатный: если ты к тридцати годам выше хрена не прыгнул, больше ловить нечего. Стишата свои бросай и берись за прозу. Материала хватает, а типажи какие: Пулькин, Буйновский, Левашов.
— Вот и пользуйся, — несмело откликнулся всё ещё не пришедший в себя от журналистских откровений неудачник-поэт.
— Запросто, только пока у меня газетой голова забита, а чтоб вольно жить — деньги нужны. Здесь неподалёку от избушки есть гора… — Старцев, как опытный конспиратор, зачем-то оглянулся по сторонам, и вдруг… или это им показалось, за окном словно тень мелькнула? Герман вскочил и, схватив валёк, которым шишкари намеревались обшелушивать кедровые шишки, прошипел:
— Кажется, там кто-то есть, — и кивнул на окно. Но Андрею показалось, что дружок его шутит.
— Есть, так выйди, ты же вон какой здоровенный и вооружился, как Аника-воин.
— Пошли вместе.
— Что-то грудь болит, может, к непогоде? Растревожил я старые раны на свежем воздухе.
— Ох и сачок ты, Ветла. Ладно, лежи. — Старцев выскочил за порог избушки. Сквозь приоткрытую дверь Андрей успел заметить чернеющую стену леса и огромные звёзды над ней. И сразу действительно заныл рубец. Захотелось домой, в город. Нужно было ему, Ветлицкому, ввязываться в очередную сомнительную авантюру, тем более Германа он знал постольку-поскольку, хотя и числил его с некоторых пор в своих друзьях.
Старцев вернулся минут через пять, растрёпанный и без орудия производства.
— Где валёк-то, посеял? — нарочито громко спросил Андрей.
— Я его в кусты забросил, показалось, что там кто-то есть. Ничего, завтра найдём, а нет, так другой вытешу, сгоряча о ружье забыл.
— Орешничать лучше всего с «калашниковым» ходить… Слушай, Герман, а ты никому не рассказывал о том, что мы в тайгу собираемся?
— Только Магде Сунцовой.
— Магде… и кто тебя за язык тянул?
— Здравствуйте-пожалуйте, она же мой непосредственный начальник теперь, когда Солодовников в кандидатском отпуске. Да и об этой копытовской избушке она напомнила из своих прежних очерков о Збруеве.
— Вот теперь и расхлёбывай. Раззвонил по всей редакции…
— Давай спать, Ветлицкий, только о нашем разговоре подумай. — И было непонятно, что имел в виду непрошеный советчик: то ли то, что пора переходить на прозу, то ли учесть его разглагольствования о жизни?
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Андрей скоренько постиг нехитрые секреты промысла. Он уже не хуже Германа мог взбираться на высоченные деревья и здесь, словно бы пребывая в другом мире, любовался на лесные дали. Забывалось, что впереди ожидает тягучее время холодов и лишений, тем более надежда на чужие клады была весьма призрачна, хотя сегодня Герман ушёл куда-то вверх по небольшой таёжной речушке, наказав своему напарнику отвеивать сор от ошелушённых шишек.
Ветлицкий исправно трудился, изредка посматривая в ту сторону, откуда должен был появиться Старцев, но Германа он всё-таки проглядел. Впрочем, тот появился раньше положенного срока и совсем не оттуда, откуда его ждали. Енисейский журналист картинно восседал на лошади, и Андрей подумал, что на такой их добычу, пожалуй, не увезти, но следом из-за деревьев тоже верхом выехал мужчина, одетый по-городскому, лишь сапоги и тиролька придавали незнакомцу походный вид.
— Вот, — сказал Старцев, подъехав поближе, — привёл покупателя. Сколько увезёт — всё ихнее.
— Николай, — нехотя представился мужчина, и что-то неуловимо знакомое промелькнуло в его лице.
— Андрей, — не стал представляться по фамилии Ветлицкий и сразу направился за мешками в избушку, а после, затаривая орехи, он изредка поглядывал на старцевского покупателя, силясь припомнить, где он мог того уже видеть. Впрочем, то, что удачно удалось освободиться от приличного груза, радовало начинающего таёжника мало, да и ночевать, как прежде уговаривались с Германом, одному в тайге не пришлось.
После того как круп последней лошадки скрылся за деревьями, Старцев, присев на приступочку покосившегося крыльца, достал из кармана пачку денег, причём это были отнюдь не крупные купюры, и видя, что его друг не очень-то восхищён, вздохнул:
— Конечно, негусто, зато провианту привёз.
Андрей неопределённо хмыкнул.
— Много ты понимаешь! — И Герман стал сокрушаться по поводу забытого в сенцах полмешка орехов. — Их тоже можно было продать, а то завтра снимаемся, лишние килограммы.
— Куда снимаемся? — переспросил Ветлицкий.
— На кудыкину гору. Кто под руку кудыкает. Ох и тёмный ты человек, — в сердцах замахал руками рассерженный предприниматель, но Андрей снова стал припоминать личность приезжавшего, и вечером, уже после ужина, он спросил друга:
— А что за фрукт с тобой приезжал, ты его знаешь?
— Кольку-то? Они здесь, на соседней заимке, околачиваются.
— Может, и Кольку, а может, и… — Мысль о том, что Ветлицкий уже где-то видел этого человека, продолжала беспокоить. Старцев, отложив ружьё в сторону, равнодушно зевнул:
— Он что, тебе знакомым показался?
— Да вроде бы где-то видел.
— Может, в городе?
— Лучше бы они тебе ещё сухарей отвалили побольше, а то уже в горле першит от кедрового молочка и от рассказов о староверах, которые только им и восстанавливают силы.
— Скоро снег ляжет, тогда и диету сменим, — возразил Герман, совсем, похоже, расслабившись, но Ветлицкий вернул его к ранее разработанному плану:
— А как же со збруевским золотишком?
— Золото не орех, не отсыреет, и снова тебе говорю — не вякай под руку, а то задолбал уже: как да как.
Андрей отвернулся от Старцева. После недавней встречи с незнакомцем на душе было неспокойно — и дался же ему этот заготовитель? В голову лезли всяческие необязательные мысли. Вспомнилась последняя встреча с Кирой, чувствовалась за её стремлением казаться благополучной совершенно иная ситуация, тем более Левашова непостижимым образом ухитрилась размотать нажитое ранее имущество, хотя Куксова намекала на её мутные отношения с Нинкой Штуровой.
— Ты спишь, мушкетёр? — внезапно окликнул мечтателя Старцев.
— Почти.
— Я спросить хотел. Не вспомнил про нынешнего покупателя?
— Да уж очень он замаскировался.
— А мы с тобой, думаешь, лучше выглядим?
— Думаю, что не лучше. В город вернусь — точно бороду брить не стану.
— Так-то сразу в милицию угодишь, очень у тебя вид с бородой подозрительный.
— Ну, ментовки-то мы не боимся.
— Везёт же тебе, Ветла, как утопленнику. Везде побывал, можешь опытом запросто поделиться.
— Это нужно на своей шкуре испытать, с чужих слов — не сразу доходит.
— Ничего, у нас до утра времени хватает, а кстати, с чего ты в истории с левашовскими вышибалами оказался едва ли не главным действующим лицом?
— Я к Орлову ходил денег на книгу просить, а там разговор зашёл о векселях. Вот. Думаю, окажу услугу Алексею Ивановичу, спрячу векселя у себя, которые он до поры до времени придерживал.
— Говори яснее. — Старцев привстал на лежанке.
— Не о чем говорить. Орлов над таким предложением только посмеялся, на том и расстались, а вечером ко мне Радик с головорезами нагрянул. Подозреваю, без Блинова здесь не обошлось.
— А Блин через кого на тебя вышел?
— Тоже не знаю, только я как раз рукопись со стихами в портфель прятал, когда в кабинет заместитель Алексея Ивановича зашёл.
— Рамзину ваши заморочки без надобности, он с Орловым заодно и не станет руки марать о какие-то паршивые векселишки.
— Векселя отнюдь не паршивые.
— Всё равно, а больше тебя никто у начальства не видел?
— Да нет, хотя, когда с лестницы спускался, Магда Сунцова навстречу шла. Мы ещё поздоровались по-доброму и разбежались.
— Магда, говоришь? Хм…
Старцев на мгновение замолчал, и в это самое время послышалось, как за окном, словно под чьей-то ногой, хрустнула ветка, потом ещё и ещё раз. Герман в два прыжка подскочил к ружью…
— A-а, чёрт, не заряжено, — свистящим шёпотом выругался журналист. — Где патроны, Ветла?
— Ты же с ними возился, наверное, в рюкзаке.
Горе-охотник, не зажигая коптилки, склонился над рюкзаком, обхлопывая его со всех сторон:
— Вот дьявольщина, это твой майдан, а где мой?
— Может, под столом?
— Точно.
Пока Герман тусовал патроны, соображая, какие из них с картечью, за окном стало тихо. Наконец он зарядил одностволку и буркнул в сторону друга:
— А ты чего разлёгся, подстрахуй? Да первым, первый иди.
— Почему я и без оружия, чтоб шарахнули первым?
— Вот дурень, тебя шарахнут, а я с ружьём — отобьёмся. Если же меня вырубят, всем хана!
— Да кому мы здесь нужны, Гера?
— Мало ли, выходи без звука, если старшие приказывают.
Андрей вздохнул, накинул курточку и шагнул за порог. Вселенская тишина охватила его, как будто Ветлицкий оказался на дне очень чистого и глубокого водоёма. Только звёзды горели над головой, неподалёку чернела тайга, и где-то в стороне, слева, словно бы валежина затрещала, но звук тотчас же оборвался. Стало слышно, как сзади сопел Старцев.
— Дышишь, как паровоз, — обернулся к нему Андрей.
— Простыл малость, когда за лошадью ходил.
«А ещё клады собрался раскапывать», — хотел попрекнуть старателя Ветлицкий, но, вспомнив, что Герман запретил обсуждать эту тему, только вздохнул. — Хорошо-то как, и чего ты дёргаешься? Начитался Гоголя.
Тут опять зашумело слева и словно бы конь всхрапнул. Герман не выдержал, и выстрел оглушил Андрея. Запахло порохом, зазвенело в висках.
— Теперь понял? Нужно дверь изнутри запирать, а то перережут во сне, как куропаток.
— Тебе-то чего трястись, вооружённому?
— Можешь взять себе, — зло ткнул прикладом Ветлицкого в бок охотник за привидениями. — Только не дрыхни без задних ног.
— Я сплю чутко, а с дробовиком своим сам нянькайся, да и что трепаться, всё равно завтра уходим.
На том и порешили. Вернувшись в избушку, сразу же завалились спать, правда, Андрей ещё пытался некоторое время прислушиваться к различным шорохам, но ничего, кроме возни какого-то существа под полом, так и не услышал.
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Утро выдалось на редкость тёплым и солнечным. Кажется, затянувшееся бабье лето решило задержаться в этом глухом уголке земли. Сразу же возле крыльца всё пространство до большого морковника было затянуто замысловатой сетью паутины. Возможно, она висела здесь и раньше, но лишь теперь мельчайшие капельки росы сделали её видимой, а солнце, высветив низкими лучами, и вообще превратило в фантастическую реальность. Не верилось, что это творение невзрачного лесного насекомого, хотя вполне вероятно, что хозяин такого чуда находится где-то поблизости, держа лапку на одной из сигнальных нитей.
Пока Андрей любовался паучьей сетью, Герман не поленился сходить туда, откуда им показалось вчера, доносились непонятные шорохи. Лазал он минут десять, промок и поцарапался, но так ничего и не нашёл.
— Болотина, — сокрушался Старцев, — а с другой стороны чащоба.
— Вот я и говорю, кому ты здесь нужен, — простодушно возразил Ветлицкий. Ему вообще показалось, что Герман разыгрывает напарника: заманил в тайгу отдохнуть и прикалывается. Все ночные страхи отступили сами собой, особенно тогда, когда после подъёма на перевал перед путниками открылись такие дали, но Старцев, вместо того чтобы наслаждаться красотами первозданной природы и всеобъемлющей тишиной, вытащил из рюкзака транзистор.
— Во, понял? — предъявил он приёмник другу.
— Что же ты его раньше не доставал? — удивился Ветлицкий.
— А чтобы тебя раньше времени из экстаза не выводить, небось нравится в здешней тайге?
— Да, неплохо, по крайней мере от суеты отвлекает.
— Хорошо, пару минут послушаем, а потом я эту штуковину в речку брошу.
— Лучше ружьё своё выбрось, а то и вправду в какую-нибудь историю попадём.
— Опыт имеешь? Верю, но если разговор зашёл о земном, то сознайся, Ветла, это вы с Мирркой помогли Серому на тот свет отправиться? Только не ври.
Удивительно, но теперь данный вопрос вовсе не смутил Андрея.
— Если интересно, в следователи иди, — отрубил он. — Лучше давай послушаем чего в мире творится. — И Герман легко согласился, протянув красную коробочку «Веги» товарищу, но приёмник работал плохо, скорее всего батарейки подсели, а может, и расстояние до главных центров цивилизации было приличным.
— Чего там? — вяло поинтересовался Старцев.
— Да, всё то же: террористы-глобалисты, арабы-евреи и далее в том же духе, — возвращая транзистор Старцеву, сказал Андрей, но тот вежливо отстранился:
— Можешь у себя оставить, и давай трогаться, а то к вечеру до места не доберёмся, ночевать же в тайге без палатки не совсем комфортно. — Заодно, может, и ружьё понесёшь?
— Нет, старик, эту игрушку ты приобрёл, тебе и таскаться с нею.
— Пацан ты ещё, Андрюша. Думаешь, всё так просто?
— Просто — сложно, какая разница?
— Какая, говоришь, а это что? — Старцев достал из кармана своего ватника пачку «Кэмела». — Ты куришь?
— Нет! — У Ветлицкого отвисла челюсть.
— И я — тоже. — Следопыт торжествующе посмотрел на опешившего товарища. — Не хотелось тебе прежде времени настроение портить, но, как видишь, нашёл там, куда стрелял вчера. Пачка-то почти целая. Сигареты отсырели малость, а так. Сохраню, как вещдок…
Андрей, сбитый с толку предъявленной Старцевьм пачкой сигарет, не заметил лесной колдобины и с ходу залетел в неё, пребольно стукнувшись плечом о торчащее корневище. Обернувшись на вскрик, Герман подошёл к лежащему на боку неудачнику.
— Чего разлёгся? — спросил он удивлённо. — Вот теперь я вижу, что экзамен на выживаемость ты сдашь.
— Какой экзамен? Кажется, руку выбил в плече…
— Руку? Приподнимись-ка.
Ветлицкий попытался подняться и не успел даже глазом моргнуть, как Старцев ловко ухватился за кисть и дёрнул её на себя. Андрей снова вскрикнул и сразу почувствовал — стало легче. Он сел на край рытвины и укоризненно произнёс:
— А если бы ты мне её совсем оторвал?
— Не боись, тут и ежу понятно, что надо было действовать молниеносно, к ночи бы плечо так разнесло, что впору вертолёт вызывать.
— У тебя и рация есть?
— Рации нет, хотя если связался с таким недотёпой, то стоило бы запастись, — заметил Старцев, но без раздражения, и Ветлицкий с лёгким сердцем простил другу его насмешки.
Часам к пяти вечера, перевалив через гриву, вышли к подножию заросшего желтеющим лиственничником хребта. Чередою высоких вершин он уходил вдаль.
— Считай, до монгольской границы, — кивнул Герман на гольцы, а на похвалу товарища, что он хорошо ориентируется в чужой стихии, сказал: — Почему в чужой? Вот город — это действительно противоестественная среда, а природа — мать. Жаль мне тебя, Ветла, продукт современной урбанизации, которому только бы по бабам таскаться.
Здесь Ветлицкому стало ясно, что Старцев вновь завёлся.
«Сейчас либо на Куксову, либо на Левашову съедет в своих рассуждениях, уж очень он воодушевился», — подумал Андрей, хотя в глубине души был согласен лучше разговаривать о женщинах, нежели слушать разглагольствования журналиста о власть имущих, но Герман неожиданно замолчал, а лишь поправив рюкзак, бодро зашагал вверх по склону, чего никак не мог позволить себе Ветлицкий из-за застарелой боли в груди, и, чувствуя, что он не выдержит такого темпа, в конце концов окликнул друга. Тот остановился не сразу.
— Что, кишка тонка, бабский угодник? — спросил Старцев, улыбаясь. — Ты прости, я тебя не испытывал, просто привык по тайге ходить быстро, да и вечереет уже, а нам ещё топать, да не по асфальту. Ладно, давай перекурим.
Напоминание о куреве опять заставило обоих мысленно вериться к найденной утром пачке «Кэмела». Герман, попив из фляжки, протянул её другу, а сам извлёк из кармашка рюкзака сигареты и стал рассматривать нарисованного на пачке верблюда.
— Хорошо скотине, два горба имеет и может по месяцу ни воды, ни еды не требовать, — изрёк назидательно журналист.
— Нашёл кому позавидовать. — Андрей отвалился на спину и стал разминать здоровой рукой ноющее плечо.
— Верблюд к тому же может спать, в отличие от нас, под открытым небом, а посему, Ветлицкий, нужно спешить на збруевскую заимку.
— Думаешь, что избушка цела, всё-таки столько лет прошло, молния могла сжечь или просто от времени развалиться.
— Там не избушка, старик, а пещера. Здесь по хребту разлом проходит, вот и намыло в известняках ходов, да таких, что заблудиться ничего не стоит, но ты не дрейфь, пещера наша самая обыкновенная, лишь бы гости вчерашние не пронюхали, — снова пошутил Старцев, а может, вслух высказал свои опасения?
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К пещере, в которой намеревались расположиться искатели приключений, нужно было подниматься по едва угадываемой горной тропе. Со времени, когда ею перестали пользоваться, со склона на тропу накатало немало валунов, одни из которых успели врасти в землю, а другие, наоборот, лежали так, что при малейшем прикосновении срывались и с гулким шумом уходили в пропасть, где протекала река — Чёрный Июс. «Действительно, чёрный», — отметил про себя Ветлицкий. Даже отсюда было видно, как вспениваются его воды, притягивая взгляд бурунами холодных потоков, как воюет он с земной твердью, вгрызаясь в неё изо всех сил своей упругой и непокорной плотью, словно хочет доказать кому-либо, что, несмотря на тысячелетнюю борьбу, не устал, не смирился, а, наоборот, полон желания победить.
— Вниз не смотри, голова закружится, — коротко бросил Старцев, — и к скале плотней прижимайся. Да ногами не борозди по земле.
Почти у самого входа в пещеру, когда Герман, закинув свой вещмешок на площадку, обернулся к Андрею, тот заторопился, и его сапог поехал по влажной траве. Пытаясь удержаться, неопытный верхолаз взмахнул руками и плюхнулся на тропу.
— А хорошо, что я тебя за шиворот успел подхватить, — хвастался после Старцев, — как щенка. Моли Бога, иначе хана тебе, романист.
— Тебе тоже немало бы пришлось перед следаками оправдываться, доказывая, что не рыжий.
— Ерунда, кому это сейчас надо? У нас ценностями другое считают. Люди же — бросовый материл. Кто-то из нынешних горлопанов сказал, что тех, кто вырос при социализме, уже не перевоспитаешь. Значит, все мы — балласт.
— Брось ерунду нести, и без того от здешней высоты дух захватывает.
— Разве это высота? Вот завтра выше полезем, в следующую пещеру.
— Тут ещё и выше есть?
— Выше — та, основная, с неё-то все хода и выхода начинаются. Вот где бы порыться, но там специальное снаряжение необходимо: верёвки, лестницы, карабины…
— Карабины зачем? Или полагаешь, что духи гор без боя не сдадутся?
— Ох и тёмный ты, а может, прикидываешься? Карабины — это защёлки металлические для соединения, хотя первобытные люди обходились и без наших альпинистских премудростей. Они там рисунки на стенах оставили. Первобытные, а рисовали… мы же твердим, как попки: самоокупаемость, хозрасчёт!
Андрей на минуту отключился от того, о чем продолжал философствовать напарник, и осмотрелся. Ничего особенного из себя эта пещера не представляла: размером с небольшую комнату, с выходом в сторону реки и каменистой тропою справа, наверное, продолжением той самой кривой дорожки, по которой они карабкались сюда?
Из всего, что успел отметить про себя начинающий альпинист, ему понравилось большое количество сушняка вокруг, и вскоре, под недовольное ворчание Германа, они разложили костёрчик и соорудили чай.
За ужином Старцев не утихомирился, выводя всех на чистую воду, но когда в разговоре коснулся Киры, решил заступиться за старую подругу.
— Левашовой нечего ловчить, у неё муж — бизнесмен.
— Спасибо за разъяснение про эту шишку на ровном месте. Он сюда из Красногорска приехал, шестёркой у Шибаева в стройтресте работал, позднее к Пулькину переметнулся, а потом и вообще обособился, фирмой стал заворачивать. Кирочка тоже узду закусила и понеслась со своим благоверным: тот на выборы, эта по любовникам, вот и ты под неё угодил, как под поезд…
— Меня никто силком не тянул.
— Это кажется так, а на самом деле от этой стервы флюиды исходят, когда надо такого, как ты, простака захомутать.
— Давай лучше о чужих богатствах порассуждаем, — взмолился Ветлицкий, которому не понравился тон Германа, но тот снова закусил удила.
— О богатствах на ночь глядя не стоит, и Левашовых ты зря выгораживаешь. Они словно сыр в масле катаются, а мы христарадничаем.
— Вот и договорился, что рассуждать стал, как те же большевики, против которых вёл дискуссии в «Енисее», хотя не личит такая коммунистическая мораль потомку недобитого колчаковского офицера.
Старцев расхохотался и внезапно смолк, будто подавился. Где-то внизу раздался неожиданный шум, словно камень сорвался с тропы и забухал в пропасть по ребристым уступам склона. Герман схватил было ружьё, но потом передумал и, подобрав с пола приличный булыжник, запустил его вниз.
— Пускай летит для острастки, если кто шарится, где не положено…
— Ты ещё ничего не нашёл, а уже тумана напустил, если же клад откопаем? — покачал головой Ветлицкий.
— Типун на язык такому прорицателю. Давай лучше спать укладываться, а насчёт збруевского капитала — какая разница, найдём — не найдём, зато материала для писанины и душевный заряд: горы, небо, река… — Герман махнул рукой на вход в пещеру и… выпучил глаза. У Андрея мурашки побежали по спине; боясь повернуться, он смотрел на старцевскую физиономию и такое продолжалось, казалось, целую вечность. Наконец лицо друга стало принимать обычное выражение: — Тьфу ты, чёрт, показалось…
Наконец Андрей тоже повернулся к выходу: чернота, небо в звёздах, и всё.
— Опять шутишь, Старцев?
— Вот ещё, ты же не девочка, может, почудилось.
— Что?
— Да вроде горный дух стоял в полный рост. Нет, Ветла, отвыкли мы с тобой от общения с природой. Ты хоть после не очень-то распространяйся, как мы тут орешничали, а особенно про Збруя помалкивай. Был Иван Григорьевич и весь вышел.
— Сам не лопухнись.
— Ничего, всё образуется, а завтра мы на разведку по утрянке сходим.
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Поднимаясь в верхнюю пещеру, Андрей сильно сомневался, что в ней жили первобытные люди, возможно, какой-нибудь сумасшедший неандерталец и забрался для непонятных целей или шаман совершал там свои обряды, но чтоб жить? Здесь и голову было свернуть недолго, вот сокровища прятать — это да. Сюда лишний раз не сунешься, особенно по снежку.
Когда Ветлицкий, вслед за новоявленным Иваном Сусаниным ступил на край слегка выдвигающегося над скалой гранитного основания верхней пещеры и оглянулся, сердце у него ухнуло, словно нырнуло в пропасть. Андрей невольно сделал пару шагов вглубь вместительной ниши.
— Смотри, — сразу обратил его внимание на потолок Старцев, — весь верх расписан. И как только художник туда забирался без строительных лесов?
Действительно, высота пещеры метров пять, а свод её куполообразный заполнен рисунками удивительных животных, которые местами потеряли свои первоначальные контуры, но в большинстве охристая краска проступала весьма ясно.
— Теперь здесь не то освещение, — вздохнул Герман, — вот летом… — Ветлицкий молча пялился не то на бизонов, не то на туров, которые разбрелись не только по потолку, но и по стенам. — Художник здесь один, Володя Капелько, что копировал это чудо, тоже всё ахал. Однажды даже чуть за порог вместе со своими кальками не вышел. Так бы и полетел вниз, голубем мира, как говорил Щукшин.
— Капелько?
— Высокий такой, лохматый — талантище, ему в наших краях нет равного. Теперь-то уже покойный. Говорят, американцы за его копии с настенных росписей миллиард долларов предлагали, а вдова бедствует.
— Слушай, Герман, а где здесь твои выходы на другие горизонты? — прервал сетования товарища Ветлицкий, которому было стыдно сознаться, что малосведущ в творчестве местного живописца.
— Загляни за выступ. — Старцев подошёл к противоположной от входа стене. Андрей осторожно посмотрел туда, куда ему велели: действительно там чернело небольшое отверстие.
— Дальше советую не соваться, — предупредил Герман, — вниз идёт колодец метров семь, а потом маленький зал, там и ступай куда хочешь, хоть на тот свет, если духу хватит.
После осмотра пещеры Старцев, демонстрируя свою храбрость и слегка поддразнивая напарника, уселся на край выступа, который нависал над вечерней долиной. У Ветлицкого снова закружилась голова, а в ушах зашумело, словно он на самолёте летит, тем более вид был вполне подходящий: уходящие вдаль хребты синеватых гор до самого горизонта, теряясь в скоплениях серых туч, которые, казалось, никогда не сходили с остроконечных горных пиков.
— Сколько здесь в метрах? — спросил Андрей.
— Не знаю, но гольцы доходят до трёх тысяч.
«Всего-то, а на вид такие внушительные, — подумал горе-путешественник, — что же тогда о тибетских восьмитысячниках говорить? Вот тебе и человек — царь природы. Нет, до царя таким букашкам далековато».
— А мы вон из того распадка чешем, — показал куда-то вниз Герман. — Видишь, ниточка чёрная — это и есть Июс. Представляешь, какой силой воли нужно было древним народам обладать, чтобы пускаться на освоение таких просторов, да и предкам нашим? Кремень были люди, не то что ты, ветка хрустнет, камень о камень щёлкнет — уже в кусты. Спустимся вниз — выброшу ружьё.
— Не жалко, всё-таки вещь полезная, ворон пугать?
— Сам ты ворона. Чем заниматься будешь, Ветла, когда в город вернёмся?
— Ещё не знаю, но в школу не пойду. Приткнусь куда-нибудь, вот с жильём сложнее. К Светке не сунешься, раз авиамеханик там окопался.
— Ну, Куксова к тому времени уже будет свободной пташкой. Подари ей духи, ночнушку — и дело в шляпе, а шляпа на папе. Знаешь такую присказку?
— Знаю, — сказал Ветлицкий и, возвращая Старцева к прежней теме, спросил: — А где мы с тобой орешничали?
— Это чуть левее, смотри туда, где река теряется, отсюда по воздуху добираться недалеко, а если между сопок петлять — набегаешься.
Андрей посмотрел туда, куда ему указал Старцев, и ничего, кроме рыжей, в проплешинах тайги, не увидел и с тоской предложил спускаться к месту ночлега.
— Пожалуй, на сегодня хватит, а вообще-то, Ветлицкий, привыкай к высоте.
— Я не горный орёл, чего привыкать-то?
— Завтра ещё выше полезем. Вообще-то поторапливаться надо, чуешь, как с гольцов холодком тянет, быть ненастью. В горах в это время что дождичку, что снежку — плёвое дело выпасть. Утром встанешь, а вершины белые, тогда не то что вверх, а и вниз впору на пятой точке съезжать.
— А зачем Збруев сюда забирался?
— У него выше пост наблюдательный был. Жаль, бинокль не захватили.
— То жалел, что рации нет, теперь бинокля, а время придёт, об отбойном молотке мечтать будешь?
Позже, когда спустились в первую пещеру и наскоро поужинав, улеглись на ватники, Герман, словно бы в продолжение разговора, пообещал:
— Вот погоди, если выгорит дельце, тогда посмотрим, кто из нас был прав. Головёнка-то уже не болит, интеллигенция с Обжорки. Ничего, человек ко всему привыкает.
Однако Ветлицкий решил отмолчаться, потому что он опасался, как бы Старцев опять не свалил на тему отношения с женским полом, что у него весьма ловко получалось, а ещё того тошнее, на анализ современной политической ситуации.
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На следующий день, поднимаясь за другом по тропе, Андрей сказал:
— Ты смотри, Герман, земля-то сухая, даже пылит.
— Это плохо, — обернулся тот, — на траве росы нет — к дождю. Зря мы вчера прохлаждались, нужно было сразу брать быка за рога.
— Ты же меня приучал к высоте.
— Хоть этой наукой правильно пользуйся. Главное — не дрейфить и вниз без надобности не смотреть, и если повезёт, — он сплюнул через плечо, — в пещеру возвращаться не будем. Спустимся по южной стороне. Там путь длиннее, но под гору, а здесь, боюсь, ты назад дорогу не осилишь.
— Почему не осилю? — удивился начинающий верхолаз.
— Потому хотя бы, что тропу может намочить. Зачем лишний риск?
— Но у нас там ружьё, орехи, вещички кое-какие. — Но Старцев ничего не ответил и ещё более резво устремился вверх.
То, что слова Германа о трудности подъёма от верхней «бизоньей», как окрестил её про себя Ветлицкий, пещеры до смотровой площадки Ивана Збруева, были не простым трёпом, Андрей убедился, как только ступил на тот самый выступ, на котором вчера рассуждали о превратностях жизни. Герман достал капроновую бечеву и, захлестнув кургузый обломок ветки каким-то хитрым узлом, протянул Андрею:
— Только на руку не наматывай, а то стянешь меня со скалы, просто подстраховывайся, но больше на себя надейся. Детский сад кончился.
Ветлицкий согласно кивнул и, помня наказ партнёра по восхождению не смотреть вниз, стал карабкаться следом, причём изредка мелкие камушки из-под сапог идущего впереди больно ударяли по плечам и голове, и хотя Герман изредка оглядывался, вопрошающим взглядом интересуясь состоянием ведомого, но тот помалкивал.
Здесь, на порядочной высоте, приходилось передвигаться по крутому склону почти на четвереньках, и вдруг Андрею стало всё равно. «Наверное, на войне так бывает, когда солдаты в атаку идут, отчаявшись, — подумал он про себя. — Каждой пуле не накланяешься, рукой махнёшь… и вперёд!» Да, честно говоря, и он, Ветлицкий, никому не нужен: дома нет, семьи — тоже. Спасибо хоть, Старцев возится. Вот если бы действительно клад найти? Пусть повезёт не настолько, чтобы сразу квартиру и «ауди» или девочек в ресторане развлекать, но хотя бы, чтобы на первое время жить сносно.
Почти у самого верха мечтатель почувствовал, как натянулась страховка, и Андрей понял, что Герман уже на месте и теперь помогает другу, а сообразив это, Ветлицкий позволил себе несколько расслабиться и оглянулся: тошнотворная пропасть лежащего внизу пространства дохнула на него смертельной опасностью, и у горе-путешественника снова закружилась голова. Крутая поверхность скалы, покрытая редкой альпийской растительностью, поплыла в сторону, и верхолаз зажмурился. Старцев же, сообразив, в чём дело, посоветовал сверху:
— Держись за страховку, чудак, да постарайся думать о чём-нибудь постороннем. Кстати, ты так и не вспомнил, где видел нашего заготовителя?
Андрей представил личность приезжавшего за орехами парня, его бороду, патлы… Не может быть? Просто чудится с перепугу всякая чертовщина: неужели это один из тех, что приходили к Ветлицким за векселями? Тогда этот и закричал: «Вы, суки, посёлок поднимете…» Такое открытие так подхлестнуло Андрея, что остаток пути он преодолел чуть ли не единым махом. Очнулся только на небольшой площадке, где высилось деревянное сооружение, напоминающее смотровую вышку.
— Твой перекупщик, — первое, что произнёс Ветлицкий, несмотря на потрясение от подъёма, — это охранник Левашова, — и, видя, что ему не верят, повторил упрямо: — Да-да, левашовский холуй!
— Хм, выходит, что Крот? Он в бегах значится, после того как прокуратура на Блина вышла. Вот почему он здесь болтается.
— Всё-то ты, Гера, знаешь!
— Сплетни — на уровне редакции, а ты молоток, Ветла, теперь будем думать. — Старцев оценивающе посмотрел вокруг: правее пятачка, на который взобрались охотники за чужим добром, возвышалась скала, но такая, что дух захватывает, но и сзади, откуда они только что пришли, было не лучше. «Пропади всё пропадом, — решил про себя Андрей, — лучше неделю по лесам скитаться, а к пещере спускаться не стану», — но Старцев, словно прочитав мысли друга, согласился:
— Домой возвращаться будем через верх, — и махнул в сторону склона, заросшего редким лесом, — а то костей не соберём, если в пропасть опять полезем. — Тем более глянув на небо, добавил: — Этого нам ещё не хватало. — Из-за соседней сопки надвигалась внушительных размеров туча, грозя скрытным снеговым зарядом. Рваные её края словно бы неторопливо прощупывали пространство перед собой, тёмно-дымчатый окрас обманчиво удивлял пушистой фактурой, и на фоне голубого неба казалось, не стоит обращать внимания на такую милашку.
Старцев заторопился и, поплевав на ладони, взялся за лопату. Ветлицкий последовал его примеру, но острое лезвие скользило по камню, отказываясь углубляться в скалу.
— Кайло бы сейчас пригодилось, — посетовал Старцев. — Зря мы кинулись очертя голову, надо было сначала всё обмозговать. — И пока Андрей отдыхал, озирая окрестности, Герман с видом ищейки, чуть ли не на карачках, обследовал площадку, приговаривая: — Нет… нет, здесь тоже навряд ли… Слушай, Ветла, у тебя голова свежая, вот на месте Збруева куда можно добро здесь спрятать?
— Я не знаю.
— Пораскинь мозгами, проанализируй, так сказать!
— Смотря на сколько отлучиться задумал: если на недельку-другую, то поближе, а если дольше, то совсем другой коверкот.
— Стратег, — хмыкнул Старцев. — Вот будет нам коверкот за шиворот. Чёртова погода, хотя чего с неё взять — и так нынче сентябрь тёплый. Знаешь, а попробую я на вышку слазать.
— Гнилая она, Герман.
— Сам вижу, и к тому же вполовину меньше, чем была когда-то, видать, молнией спалило. Давай лопату лезвием в трещину воткнём, а ручку к прожилине примотаем. Вот так…
Андрей подсадил Старцева, и тот скомандовал сверху:
— Теперь вторую дай!
После того как вездесущий журналист оказался на порядочной высоте, Ветлицкий забеспокоился: небо обещало нешуточную нахлобучку, но Герман уже вовсю орудовал там, докуда только мог дотянуться, выгребая из расселины почву и сор, накопившийся за много лет.
— Берегись! — вдруг истошно закричал он. Тяжёлая, примерно с конскую голову, каменюга ухнула рядом с зазевавшимся поэтом и, отскочив от гранитного валуна, с грохотом ушла в бездну. Тут же послышался голос кладоискателя, не то одобрения, не то удивления.
— Ты чего завыл, — спросил Андрей, — руку защемил?
— Кажется, здесь что-то есть.
— Смотри не навернись от радости, а то будет тебе, бабушка, Юрьев день, — посоветовал снизу Ветлицкий. Напарник же ещё чуточку повозился и, наконец вытащив руку из трещины в скале, постучал по камням какой-то жестяной коробкой:
— Держи, только не упусти вниз!
Андрей ловко поймал находку, потом принял нож и топор. На землю Старцев спускался медленно, не отвязывая лопат, а очутившись на площадке, нетерпеливо потянулся к находке.
— Дай-ка, только чует моё сердце, как бы здесь вместо клада махорка не оказалась. Что-то легковато для золотишка?
Обстучав коробку и нарочито медля, Герман поддел ножом крышку. Внутри лежали какие-то ордена, а под ними бумаги.
— Георгии, — заметил кладоискатель, — солдатские. Вряд ли намного потянут, а вот эти… — словно взвешивая на руке две регалии, — можно подороже толкнуть. Документы потом посмотрим. Кажется, нас сейчас начнёт поливать.
Действительно, в это время косматая туча вплотную приблизилась к их скале и крупные капли дождя застучали по серым камням. Старцев торопливо закрыл шкатулку.
— Может, там, дальше, что? — неуверенно спросил Андрей, отворачиваясь от холодных водяных брызг.
— Да нет, трещина сужается. Оно, конечно, можно порыться, только вряд ли. Ордена загоним, а Георгии оставим внукам на память и роман сочиним — детектив о нашем неудачном путешествии.
— Мы с тобой уже замахивались на общий сборник, — поёжился Ветлицкий. Дождь переходил в снег. Уже забелели редкие заплатки на чёрном фоне скалы, и откос стал напоминать бурое солдатское одеяло.
— Надо бы костёр развести, а то задубеем здесь и ляжем под Георгиевскими крестами, как герои Шипки.
— Всё благодаря тебе.
— Брось скулить, Ветла, — окрысился Герман, но внезапно снег прекратился, тучу отнесло в сторону и засияло пусть не жаркое, но всё же светило.
Сопки сразу заголубели, тайга в рыжих пятнах желтеющих берёзок, осин и лиственниц стала выглядеть ещё привлекательней, и Старцев приободрился:
— Значит, сейчас перекусим — и вниз!
— Ты что, издеваешься? Собирались по горе уходить.
— Правильно, по горе — это если бы мы здесь килограмм двадцать золота огребли.
— Так ты же ещё хотел порыться?
— Хотел, да расхотел. Скорее всего, что збруевский клад гуляет в другом месте, а здесь — небольшой схрон: кресты Ивана Григорьевича, а ордена — высшего офицерья, где-нибудь на стороне подобрал.
— Слушай, Герман, а как твои бандиты сюда всякий раз забирались?
— Во-первых, они не мои, а во-вторых, полагаю, здесь могла быть верёвочная лестница… Хорошая мысль: вдвое сложить — бечёвки не хватит, а если в одну, она выдержит, только надо узлов накрутить почаще.
— Да какие здесь узлы, это же не верёвка — шпагат капроновый.
Старцев на минуту задумался: «Можно палочек напривязывать, лишь бы руками было за что цепляться и по такой страховке вниз».
— Я не смогу. Сюда лез и то с ходу про Крота вспомнил, а назад…
— Всю его биографию? — Герман улыбнулся, наверное, он понимал, что затея спуска по мокрой траве — занятие опасное, но и бросать скарб, тем более когда золота они не нашли, не хотелось. — Давай так поступим: привяжем страховку к вышке. Если она меня раз выдержала, то и второй тоже не подведёт.
Захлестнув конец бечевы вокруг одной из опор, Старцев стал с другого быстро навязывать деревянные палочки-держалки, а закончив, подмигнул другу:
— Не боись, я мигом спущусь за вещами, привяжу их тебе к верёвке, вытянешь, а потом конец назад бросишь, — и, видя, что напарник стоит истуканом, посоветовал: — Ты, Ветла, всё равно подстраховывай, на вышку надёжа слабовата.
Андрей с готовностью ухватился за бечёвку и стал торопливо выбивать себе ямку в земле для того, чтобы покрепче упереться ногою. Герман споро спускался вниз, Ветлицкий подтравливал страховку, и только подумал, что неплохо бы перехватить бечеву так, чтобы пропустить её за локтем, как его изо всех сил мотнуло и едва не бросило на землю. Андрей ещё не успел сообразить, в чём дело, как услышал какой-то сдавленный вскрик, верней ругательство, а по тяжести, которая враз навалилась на подстраховщика, понял: Старцев сорвался. Правда, тому повезло, потому что страховка успела зацепиться одним из навязанных колышков под мышкой ватника у Ветлицкого, тем более Андрей, скорей машинально, чем сознательно, расклинился между стенкой и трещиной на площадке. Волновало одно: капрон может перетереться о край гранитного выступа, и тогда начинающий альпинист стал осторожно приспускать страховку. Герман, кажется, понял его маневр и закричал снизу:
— Только не спеши, Ветла, стравливай осторожно! — но бечёвка в это время зацепилась одним из колышков за край площадки, не давая возможности продолжать спуск.
— Узел мешает, Герман.
— Вижу!
— Что делать?! Я не могу сойти с места, ты тяжёлый и стаскиваешь меня. — Старцев немного помолчал, чувствовалось, как тоненькая страховка эластично пружинит, а каменная плита на краю площадки тоже шевелится, но, скорей всего, это у Ветлицкого голова кружилась, впрочем, страх высоты пропал.
— Если получится — смещайся ближе к тропе! — посоветовал Старцев.
— Боюсь, страховку срежет!
— Попробуй приподняться и ослабить нагрузку на трос у края.
Андрей стал медленно менять положение, и вдруг его бросило в жар — тем колышком, который зацепился у него за ватник, стало медленно отрывать рукав.
— У меня рукав телогрейки вместе со страховкой ползёт! — крикнул сверху Ветлицкий, но Герман и сам заметил, что бечёвка заскользила вниз. Журналист явно перетягивал партнёра, но Старцев что-то придумал.
— Ветла, — глухо донеслось из пропасти, — сделай так, чтобы твой рукав попал между скалой и страховкой, тогда сможешь безбоязненно сместить меня к тропе.
Дальше Ветлицкий действовал как во сне и очнулся только тогда, когда услышал снизу голос друга:
— Я на месте!
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— Ночевать здесь будем, чёрт с ним, с ружьём и прочим барахлом. До пещеры ещё метров шесть было спуску, а мне, с рукой-то, уже не до этого.
Старцев лежал на правом боку, привалившись к одной из опор вышки, кисть его левой руки представляла из себя непонято что — вся в крови, лоскуты кожи свисали бахромой.
— Чем бинтовать-то будем, Герман? — У Андрея сердце сжималось от жалости к пострадавшему.
— От рубах, с подолов, лент нарви — и забинтуем, а внизу подорожник найдём, я знаю.
Располосовав рубаху, Ветлицкий как умел стал забинтовывать повреждённую бечевой руку друга, и тот помогал ему, причём пытаясь даже шутить, словно не он совсем недавно висел над могилой.
— А признайся, что ты, Ветла, уже со мной попрощался.
— Да я и подумать-то не успел ничего, а тут ещё рукав у фуфайки оторвался, теперь точно буду как бич, в таком одеянии.
— М-да, ситуация, — покачал головой Старцев. — Я почему сорвался — нога по снежку скользнула. Там плешинка в тени не растаяла, вот и съюзил.
— Послушай, Герман, а зачем нам здесь ночевать? Давай спускаться в тайгу, там и заночуем. Под ёлками потеплее, и крыша над головой.
— Действительно, надо выбираться, — поморщился журналист. — Только если косогором идти, более двух суток теряем.
— А если назад, в пропасть, то две башки!
— Всё понятно, уговорил. Ружьишко жаль и транзистор.
— Кто-нибудь обрадуется, если случайно забредёт в пещеру.
— Случайно не забредёт, сюда с целью идти надо. Ладно, собирай вещички и с лопат черенки сбей, заберём их с собой. — И, перехватив ироничный взгляд Андрея, хмуро пробурчал что-то насчёт овса, который нынче дорог.
— Не дороже жизни, — огрызнулся Ветлицкий.
— Смотря когда, бывает, что и дороже.
С тем и побрели по косогору. Уже отойдя на приличное расстояние от дозорной вышки, Андрей оглянулся: кто бы мог подумать, что совсем недавно там случилось, и сорвись Герман в пропасть, так просто Ветлицкому из тайги бы вовек не выбраться. Вот и не верь после этого в судьбу.
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Проснулся Андрей от того, что рукав телогрейки, который был прихвачен по-быстрому, оторвался и обнажившаяся рука не только замёрзла, но и упёрлась в еловые колючки. Костерок еле теплился и в свете его согбенная фигура Старцева казалась ещё несчастней. Герман покачивался из стороны в сторону, нянча свою больную руку, словно ребёнка.
— Болит? — спросил Ветлицкий товарища.
— Мозжит. Подкинь-ка дровишек, а то ни черта видно.
Когда костёр разгорелся, Старцев размотал повязку и тяжело вздохнул:
— Плохие мы с тобой эскулапы, даже аптечку внизу оставили. Я сейчас думаю, что можно было нам в пещеру спуститься, тем более у тебя кураж появился, и я как-нибудь извернулся бы.
— Ты и со здоровой рукой оплошал, — отвёл глаза в сторону Андрей.
— Ничего, это она сейчас ноет, а тогда, вгорячах… Маху мы дали. Там бы по перекату на другой берег Июса запросто перейти, а здесь я бродов не знаю, к тому же опять белые мухи залетали.
Действительно, сквозь частые ветви деревьев в слабой синеве утра было видно, как сеется тихий снег, и, чтобы отвлечь друга от скорбных дум, Ветлицкий сказал:
— А ведь я, Герман, стихи написал о том самом времени, когда чоновцы здесь шмон наводили.
— И где же они?
— Действительно, где? — Ветлицкий сунулся в рюкзак, но записной книжки там не было.
— Наверное, там же, где ружьё и радиоприёмник, — предположил Старцев, — но ты не унывай, ещё Булгаков, кажется, говорил, что рукописи не горят. Даже если мы сгинем в тайге, лет этак через десять кто-нибудь наткнётся на пещеру и станет счастливым обладателем твоей нетленки.
— Издеваешься?
— Ничуть, даже боль утихла от нашего спора.
— А может, Гера, тебе руку мочой продезинфицировать?
— Пошёл ты, лекарь хренов, со своей мочой, к такой бабушке.
— Зачем моей, можно и хозяйской.
— Скажи лучше, Светкиной — у той она лечебная!
— А ещё лучше Кирочки Левашовой. Вот вернусь домой, найду Кирку, книжку ей свою подарю… только бы всё обошлось.
— Опять каркаешь, Ветла? Сюда шли, всё о кладе мечтал, вот и вспугнул стоящую добычу, назад — тоже ноешь. Смотри, уже почти рассвело. Давай перекусим — и в путь. Ох, рученька моя, ручка…
Друзья уже порядочно времени шли по тайге, придерживаясь берега реки, в надежде встретить рыбаков или туристов, чтобы попросить их переправить на другую сторону, но в такую глухомань люди, кажется, не забредали. Под вечер второго дня Герман заводил носом:
— Горелым пахнет, верней палёным. Здесь где-то поблизости костёр жгли?
И точно, вскоре горе-кладоискатели вышли на прогалину, где среди пожухлой травы чернело костровище.
— Свежее, — определил Старцев. — Видишь, ещё пепел не выдуло, а вот и постель — ветки аккуратно нарублены.
— Давай здесь переночуем, а там видно будет.
— Эх, подвожу я тебя, Ветлицкий. Плот нужно мастерить, но с моей-то рукою, да и слабею вроде, поташнивает слегка.
— Может ты в положении? — сострил Андрей. — Тех тоже мутит всё время. — Но Герман шутки не принял.
— Не хотел я тебя пугать, но, кажется, это не та река, которая нам нужна, хотя если даже и та, то нам ещё долго топать, а съестные припасы на исходе. — При этом журналист здоровой рукой, порывшись в рюкзаке, извлёк из него пачку патронов. — Во, ты смотри-ка, ружья нет, а патроны прихватили! И когда это я успел их в рюкзак засунуть? Старею, друже, на покой пора.
— На таких ещё пахать да пахать можно, — заметил Андрей, направляясь в кусты. Он и отошёл-то всего ничего, как вдруг… или это Ветлицкому показалось? Протиснувшись через заросли, он увидел какие-то вещи, брошенные навалом.
— Герман, иди сюда!
Старцев подошёл тотчас:
— Чего шумишь?
— Посмотри! Вроде бы палатка, спальники. Неужели кто бросил? Ну и чудеса.
— Тащи всё на чистое место, разберёмся. Ты смотри-ка, привалило. — Старцев покачал головой. — Не нравится мне такое, свалили в кучу. Так настоящие хозяева не сделают, да и не настоящие.
«Ага, — подумал Андрей, — если наше добро в пещере найдут, тоже решат, что какие-то охламоны оставили». — Но Герман продолжал рассуждать:
— Либо они на лодке уплыли ненадолго, либо… Надо бы по реке пройти, посмотреть на отмелях.
— Теперь уж темнеет, куда пойдёшь? Может, палатку поставим?
— Нет, палатку мы ставить не будем, — вдруг заупрямился журналист. — Вот ветки нарублены, ночлег есть, а лучше вообще заночевать где-нибудь подальше.
— Например, в пещере… — съязвил Ветлицкий.
— Хотя бы и в пещере. Не нравится мне нынешняя тайга. Бывало, уходил на промысел в одиночку — и ничего, а сейчас… Шляются здесь всякие.
— Ну хоть спальники взять можно и котелок, что им сделается? — взмолился озябший поэт. — Хозяева объявятся — извинимся.
— Вопрос не в нас…
Старцев спустился к реке и пошёл вниз по течению, чуть ли не принюхиваясь, то обходя завалы, то подолгу останавливаясь у самой воды. Андрей нехотя брёл за ним. Хотелось есть и спать, а вообще-то он уже давно пожалел, что дал втянуть себя в подобную авантюру.
— А ну-ка, поищи какой-нибудь шест подлиннее! — крикнул Герман.
— За топором сходить надо.
— Так сходи, — зловеще прошипел Старцев. — Стоишь, как недоделанный.
Андрей удивился резкости товарища. Обычно уравновешенный Герман мог разве с долей иронии послать куда подальше, но чтоб так… и повернулся, намереваясь идти к костровищу.
— Стой! — опять приказал старший. — Вместе пойдём. Да по сторонам озирайся, не ходи как сонный. Тайга, брат, разинь не уважает.
Вырубив жердь подлиннее и оставив на конце её ветку в виде крючка, смущённые следопыты вернулись к реке.
— Смотри туда, — показал Герман на воду, — вроде чернеет что-то? — Ветлицкий ничего не увидел, но на всякий случай кивнул. — Киваешь, — набросился на простофилю Старцев, — а сам ни черта не видишь. Ох, рученька моя, ручка! Чем тебя, Ветла, делали — может, пальцем? Да забреди ты поглубже, сапоги-то не протекают?
— Вроде нет.
— Левее, теперь видишь? Цепляй.
Наконец и Андрей увидел находку Германа, а когда, зацепив, вытащил на берег, то это оказался рюкзак, где кроме котелка, посуды и прочих мелочей внутри лежало несколько булыжников. Ветлицкий растерянно смотрел на трофеи. Старцев же злобно выругался:
— Скатываться отсюда надо, только куда? Час назад ещё знал, а теперь — не знаю. Вверх идти — пустое дело, а вниз — на тех, кто здесь разбойничал, запросто нарваться. Опять же, плот рубить ни сил, ни возможностей, да и плыть на виду у всех… а ты говоришь, спальники возьмём. Здесь мокрухой пахнет. Лучше бы нам с горы тем путём уходить, которым туда притопали.
— Ты же руку поранил?
— Не скажи, руку я повредил уже после того, как ты в штаны наложил, а если бы мы сразу решили в пещеру спускаться, то и настрой другой… Теперь же попали, как кур в ощип.
— Возможно, не так всё плохо, Гера?
— Если по-твоему, то откуда вся эта амуниция брошенная? Голову даю на отсечение, что если хорошенько пошарить, то и трупы можно найти. Два спальника — два трупа, понятно, маменькин сынок? — Старцев недобро посмотрел на Андрея, но того такой расклад вовсе не устраивал, и он тоже вдруг огрызнулся:
— Знаешь, выходит, это я тебя за чужим золотом сманил, я на подозрительных заготовителей напоролся, я Крота в лагерь притащил?
— Может это вовсе не Крот, — заотпирался Герман, — но, с другой стороны, что ты скажешь про пачку «Кэмела»?
— И это из твоей оперы: сигареты, стрельба по кустам, камни с горы на тропу… короче, жути нагонял, пока сам не обделался.
— Хватит попусту языком лязгать, — огрызнулся Старцев. — Может, потому мы с тобой и живы ещё, что те, которые возле нас крутятся, остерегаются нашего умения защищаться, а так бы взяли голыми руками, как щенят из логова. Теперь надо быть осторожней, жаль, что ружья лишились, зато патроны остались.
— Не в задницу же их заряжать?
— А это на любителя, главное — самим там не оказаться, пошли.
— Может, спальники заберём, а то без костра и в сырости?
Герман подумал немного и скривил губы:
— Ладно, в силу сложившихся обстоятельств, но если честно, то не хотелось бы связываться с этим бесхозным имуществом. Забирай спальники — и вперёд, насколько успеем отойти отсюда. Да, и ещё вот что, — когда уже отошли на порядочное расстояние, спохватился бывалый таёжник, — мне показалось, что в чащобе вроде бы рукоять не то ракетки, не то ручка весла промелькнула? Я тогда рукою на ветку напоролся, и словно из ума вышибло, а теперь вот вспомнил. Надо бы завтра посмотреть — лодка этого стоит.
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Андрея разбудил какой-то странный звук. Он открыл глаза и увидел, что Герман, склонившись над размотанной рукой, не то стонет, не то просто случайно вскрикнул от боли. Из спальника выбираться не хотелось, но и лежать, наблюдая за мучениями друга, тоже не годилось. Поёживаясь, Ветлицкий высвободился из тёплого плена.
— Покажи-ка.
— Чего уж, — скривился Старцев. — Хорошо бы пластырь из свежей травы наложить, впрочем, сейчас все травы жёсткие и сухие. Вот если бы отвар?
Разглядывая искалеченную руку, Андрей не знал, чем помочь другу. Светало, и в бледном свете нарождающегося дня вид ободранной кисти не обещал ничего хорошего. Нужно было поскорее выбираться в город, но неадекватное поведение Геры смущало поборника цивилизации.
— Итак, продолжаем голодать, гражданин поэт, — наскоро забинтовав руку, решил развеять предутреннюю тоску журналист. — Сейчас неплохо бы грамм по двести… колбаски или сыру копчёного.
— Кончай дразнить, Герман, расскажи лучше про рецепт кедрового молочка. Помнится, ты утверждал, что оно и калорийно, и витаминизировано.
— А вот выйдем к кедровнику, шишек насобираем, сейчас падалки много, и будет тебе молочко, но сейчас разговор о другом: помнишь, я вчера обещал вернуться назад и поискать… кажется, весло? Вроде бы именно оно лежало в кустах или мне померещилось?
— Нет, не обратил, а ты всё же думаешь, что это было лодочное весло или байдарочное?
— Если байдарочное, тогда нет нужды нам беспокоиться. На байдарке без должных навыков далеко не уплывёшь, кувыркнёшься на первой волне. Вот если катамаран изготовить, принайтовить на распоринах.
— Это по теории, а на практике — иди принайтуй.
— Да что ты завёлся? Надо быть оптимистом, понятно?
— Куда яснее, — вздохнул Ветлицкий. — Однажды мы с твоим оптимизмом уже навернулись, да так, что пришлось чесать по тайге в другую сторону.
— А теперь я всё больше проникаюсь уверенностью, что мы с тобой правильно поступили, — неожиданно жёстко произнёс Старцев.
— Опять ты за старое?
— Старое, говоришь? — Лицо Германа исказилось. — Тогда смотри. — Он подошёл к своему спальнику и отвернул одну из его половинок. — По-твоему, это что?
Андрей пожал плечами.
— Это, Ветлицкий, кровь!
— А не кофе или ягоду кто раздавил?
— Ягоду? Понюхай, если уши не заложило.
— А при чём здесь уши? — Андрей сделал шаг назад.
— Вот я и говорю, при чём? — перефразировав давнишний рекламный слоган, Старцев продолжил наступать в присущем ему идиотском стиле. — Всё ещё не доходит, что мы влипли в нехорошее дело? В любом случае за эти спальники с нас спросить можно, где их владельцы, тем более мы там наследили порядочно.
— Ты уверен, что здесь попахивает убийством?
— Я ни в чём не уверен, но в тайге всё может случиться, поэтому лодку нужно искать осторожно. Пошли мало-помалу.
— Так туман ещё.
— Туман простоит до обеда, а то и дольше. Пакуй свой рюкзак, маэстро, и помоги мне спальник скатать. Да патроны не выбрасывай, авось сгодятся.
Андрей только хмыкнул и стал молча собираться в дорогу.
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— Кажись, здесь. — Старцев осторожно раздвинул кусты. — Но, может, и ошибаюсь. — Ветлицкий сунулся с другой стороны, зацепился за ветку и чуть не сбил друга с ног, тот ошалело отпрянул в сторону.
— Извини, — буркнул Андрей и тут увидел то, о чём говорил Герман: чуть левее из кучи валежника выглядывала гладкая рукоять. Пригнувшись, Ветлицкий вытянул небольшое весло, но Старцев уже беспокоился о другом:
— Знаешь, Ветла, это действительно то самое место, только куда исчезла палатка и остальные вещи? А ну-ка, пошарь в чащобе.
Андрей добросовестно облазил вчерашнюю стоянку неизвестных им людей и опять вернулся на место, где его дожидался товарищ.
— Всё осмотрел — пусто.
— Понятное дело, весло они проглядели, а палатку и рюкзак унесли, а не найдя спальников, сделали соответствующие выводы. Мотаем отсюда, ты возьми нож, я — топор, и гляди в оба. Неохота пропадать ни за понюх табаку, чтобы остались наши труды неизданными.
— Потомки найдут, издадут и оценят. Зато фотографии в книгах этаких красавчиков будут что надо… — И Ветлицкий, хмыкнув, подал Гере топор, сам же переложил нож из рюкзака в карман и, прихватив найденное весло, осведомился: — Куда двинемся?
— По логике вещей вниз по реке, но только осторожно.
— Так мы с тобой до второго пришествия будем скитаться, есть нечего, скоро волком взвою.
— Ну а ты что предлагаешь?
— Да ничего, только думаю, что те, кто палатку забрал, уже далеко отсюда. Зачем ты им сдался, Гера?
— Поэтому давай ещё разок всё осмотрим, авось на лодку наткнёмся, иначе для чего весло?
Сняв рюкзаки и вооружившись орудиями защиты, друзья стали осторожно расширять круг поисков. Солнце уже поднялось, и туман рассеялся, видимо погода решила сжалиться над несчастными флибустьерами, но трава всё ещё была мокрой, и Андрей настолько промок, что уже хотел было просить пощады, когда вдруг под одной из упавших лиственниц заметил нечто странное.
— Смотри, — окликнул он друга, — там сапог.
Действительно, из травы выглядывала подошва и каблук сапога. Друзья осторожно приблизились к находке, и Ветлицкий ткнул её веслом.
— Герман, это нога.
Старцев, скоренько осмотревшись вокруг, склонился над упавшим деревом:
— Точно, человек!
Это был мужчина в штормовке, верней в синем водонепроницаемом костюме. Впечатлительному поэту стало не до красот природы, тем более Старцев распорядился пошарить у мертвеца в карманах.
— Сам пошарь.
— Мне с одной рукою неловко. Пугал я тебя, да? — неожиданно построжал Старцев. — Смотри сюда — результат налицо. Разинули варежку, а теперь, вполне возможно, с милицией придётся иметь дело.
Ветлицкий уловил мерзкий запах тлена, или это ему показалось, но…
— Я не могу, сейчас стошнит.
— У-у, маменькин сынок! То он в горах раскис, то его от трупа воротит, а если бы в медицинском учился? — Герман склонился над мертвецом и, повозившись, извлёк из кармана рубашки завёрнутый в целлофан пакет. В нём оказалось немного денег и студенческий билет на имя Логачёва Валерия Васильевича, а ещё справка.
— Это приписное свидетельство, хотя сам в Красногорске учился. Может, уже отчислили? Вот матери-то подарочек. Эх, дурень.
— Он-то здесь при чём?
— Да при том, что тайга шуток не любит.
— В подъезде скорей пришьют.
— Знаешь, Ветла, этого парня с нами спутать трудно, и всё равно нужно ушки держать востро.
— А может, положим назад документы?
— Сказанул тоже, тут одних отпечатков наших пальчиков на две картотеки. Нет, лучше всего колоться при встрече со следственными органами.
— И про награды, которые нашли наверху, тоже?
— Про награды не стоит. Буду очерк писать — упомяну про те, которые лично Ивану Григорьевичу принадлежат, а ордена и загнать можно. Скорей всего, они денег стоят, и немалых, если Збруев их в тайнике хранил.
— Лучше бы он золото там прятал.
— Теперь нечего фантазировать. Пошли.
Осторожничая и поминутно озираясь, друзья вернулись к своей поклаже. Та, к счастью, была на месте. Осенний денёк уже разгулялся, но больная рука Германа и осознание того, что опять влипли в нехорошую историю, окончательно испортили настроение. Водрузив рюкзаки на плечи, охотники за призрачным счастьем двинулись параллельно реке, хоть и держась от воды в отдалении, но так, чтобы не терять её из виду: Герман с подвязанной рукой шёл впереди, и Андрей про себя отметил, что его товарищ за последнее время заметно сдал. Конечно, первопричиной всему рука, но и последние события не прибавляли оптимизма. Грядущая встреча со следователями тоже не угнетала Ветлицкого, оставался один Крот. Вот знать бы, что именно он приезжал тогда за орехами, но что-то перекупщика насторожило. Скорей всего, тот не поверил в благие намерения двух заготовителей кедровых деликатесов. Может, он лопаты, которые Старцев за собою таскал, заметил и теперь думает разжиться чужим золотишком?
— Стоп, привал! — вывел Андрея из задумчивости короткий приказ старшого. — Передохнём немножко, да и подкрепиться не мешает.
— Может, костерок разведём, чаю погреем, а то внутри уже всё скукожилось, — заканючил Ветлицкий, и Герман, поупиравшись, согласился:
— Валяй!
Стоянку разбили на широкой отмели: с одной стороны река, а с другой — лес.
— Нормально. Из-за кустов нас не видно, а мы всё пространство перед собой контролируем.
Пламя костра приятно согревало тело, мокрая одежда заметно подсыхала, вода в котелке закипала. Старцев насобирал каких-то листьев, даже ягод шиповника принёс и покидал их в кипяток.
— Вот это другое дело, — подметил Андрей. — Сейчас бы картошечки испечь.
— Куда тебя растащило, — хмыкнул Герман. — Лучше шишек насобирать да попробовать из кедровых орехов молочко замастырить. Оно питательное.
— А если устриц с уксусом?
— Насчёт устриц — не знаю, а вот хариус и таймень — королевская закусь, тут стоит подумать.
— Ты же светиться на реке не хочешь?
— Не хочу, а потому доставай наши скудные припасы, Ветлицкий. — И журналист пододвинул рюкзак к костру. Андрей только хотел заметить, что тот слишком близко оказался у огня, но Германа как пружиной подбросило. Он вскочил, тут и Андрей увидел, как по прогалине, наискосок, идут двое. У одного из них за плечом висела двухстволка.
— Ты чего всполошился, Герман? — прошипел, не поворачивая головы, напарник. — Может, это охотники?
— Надо отрываться, — только и сказал Старцев, хорошо понимая, что бежать некуда, а те двое приближались к расположившимся у костра путешественникам, и чем ближе они подходили, тем яснее становилось: никакие это не охотники, в первом угадывался тот самый друг Блинова — Крот, второй же, незнакомый, многозначительно поигрывал двухстволкой.
— Вот это встреча, — нагловато улыбаясь, проговорил первый, — а я думаю, кто здесь костерок развёл, за столько вёрст от жилья? Ты ещё не поверил, Петруха, что это мои давние клиенты. Ну, будем здоровы.
— Здравствуйте, — ответил Андрей и придвинулся поближе к Герману, хотя зря, теперь их можно было держать на одной мушке.
— Хо, да у вас ещё и балабасы имеются, — съязвил Крот, кивая на последнюю банку тушёнки. — Прикинь, братка, а ты базарил, что они с голоду загибаются. А что с рукой, кореш?
Герман скривился:
— Пустяки, до свадьбы заживёт.
— Не поздновато ли жениться надумал?
— В самый раз.
— Вот и порядок, а перед этим самым решили по збруевским схронам наведаться, ну и как?
— Что — как? — уныло переспросил Старцев. Андрей искоса наблюдал за незваными гостями и про себя отметил, что главный действительно приезжал к ним за орехами, второй же, чуть пониже ростом, почти в таком же, как у Германа, ватнике, зачем-то ловчее перехватил ружьё за цевьё, так, чтобы в любую минуту можно было изловчиться для стрельбы. Правда, курки остались не взведёнными.
— Как, спрашиваю, вояж?
— Гулять — не работать.
— Не врубился в вопрос. — И парень подмигнул своему товарищу. — Вы, насколько я понимаю, не только свежим воздухом в тайге дышали?
— Базара нет. — Крепыш поднял ружьё и взвёл один из курков. Крот сделал предупреждающее движение рукой.
— Не спеши, ребята слегка растерялись, сейчас они сами обо всём расскажут.
— Слушайте, мужики, мы к вам не лезем, — выдавил из себя Ветлицкий.
— Смотри-ка, и этот заговорил, — сплюнул в сторону тот, что с двухстволкой, — а я думал — глухонемой.
— Да нет, я его тоже знаю — трепло. Вот инвалид однорукий не расколется, а это… интеллигент вшивый…
Приняв реплику старшего за руководство к действию, тот, кого называли Петрухой, сунул стволы ружья чуть ли не под нос Андрею.
— Хватит вату катать. Последний раз тебя спрашиваю…
— Да вы ещё и первый толком не объяснили, чего требуете от нас, — поспешил на выручку Старцев.
— Не придуривайся. Неужели думаешь, мы к вам чай пить пришли? — И Крот поддел носком сапога котелок. Вода, расплескавшись, попала на горячие угли и зашипела, поднимая облачко пара. В это время Герман, изловчившись, схватил палку-перекладину, на которой висел котелок, и бросился на зачинщика, причём Андрей успел заметить, как прямо на костёр одним боком съехал его рюкзак, тот самый, в котором лежали патроны. Крепыш же, не дожидаясь, пока его огреют дрючком по голове, нажал на курок. Попал ли, Ветлицкий не разглядел, потому что сам кинулся на Крота, получив от последнего скользящий пинок в живот, всё-таки сумел извернуться и, схватив лежащий чуть в сторонке топорик, так и отбивался лёжа, правда, понимая, что выкрутиться из данной ситуации будет весьма непросто. Даже мысль мелькнула: «Теперь конец…» — как вдруг из-за сопки вынырнул вертолёт. Он шёл очень низко, и, увидев стрекочущую машину, Крот оставил на какое-то мгновение свою жертву в покое. Воспользовавшись паузой, Андрей вскочил и бросился на прогалину.
— Менты! — донеслось до его слуха, и тут сзади сразу что-то ухнуло, словно гранату взорвали.
С вертолёта, видать, заметили и странную группу людей на отмели, и густой дым, и, возможно, на взрыв обратили внимание. «Стрекоза» резко, почти на месте, развернулась и зависла над берегом. Андрей, сам не зная зачем, петляя, устремился навстречу машине. Он совсем забыл и про Германа, и про всё остальное. Перед глазами маячил только зелёный борт вертолёта, причём Ветлицкий едва не попал под винт, когда, заходя на посадку, винтокрылую машину слегка качнуло. Уворачиваясь, старцевский напарник шлёпнулся на речную гальку и прикрыл голову руками.
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Когда Андрей немного очухался, то увидел, что какие-то незнакомые люди возвращаются из леса. Герман лежит неподалёку, и один из прилетевших, скорей всего врач, склонился над беспомощным журналистом. Он уже привёл его в чувство и теперь чего-то колдует над рукой журналиста.
— М-да-а, здесь в стационар надо, и побыстрее.
Пока врач делал Старцеву укол, Ветлицкий поднялся с земли и подошёл к другу. Тот замотал головой и тоже попытался сесть.
— Кто вы? — спросил, обращаясь к пострадавшим, один из вертолётчиков и, выслушав сбивчивое объяснение Андрея, нехотя пробурчал: — Майор Бережной из МЧС республики, работаем по просьбе красногорских коллег, ищем двух студентов. Вышли ещё две недели назад на маршрут — и вот ни слуху, ни духу.
— Двоих студентов… — Ветлицкий посмотрел на Старцева. — Где бумаги того… парня?
— В рюкзаке.
— Мы тут документы нашли, они здесь были, где патроны… — И Андрей показал на остатки рюкзака с обгоревшими лямками. — Так это, по всей видимости, патроны бабахнули?
— Вы подробнее расскажите, что здесь за представление было? — спросил майор.
— Своди их к дереву, Ветлицкий, — сказал Старцев. — Парень под ним… вроде из Красногорского универа, второкурсник, а где второй — мы не знаем, и вот ещё что, спальники тоже, скорей всего, их: один весь в крови, а второго рюкзака нет.
— Кто в крови, какого рюкзака нет? Глеб Валерианович, помоги господам войти в норму. — Бережной кивнул на Германа, и тут Андрей, глянув на врача повнимательней, узнал его — это же муж Киры Левашовой! То ли от радости, то ли от растерянности, Ветлицкий неожиданно брякнул:
— А вы меня, доктор, не помните? С Кирой до города подвозили…
— Ха, мир тесен, так вот где я тебя видел!
— Ты, Глеб, работай, — произнёс эмчеэсник. — После со знакомыми разберёшься.
— Действительно, надо что-то с пострадавшим делать.
— Это Герман Старцев, собкор «Енисея», — с готовностью пояснил приблудный поэт. — Я тоже пишу, стихи больше.
— Дай им обоим спирту, Стремилов, — посоветовал майор врачу, — и пойдёмте к вашему дереву. Там тоже помощь нужна. Прямо Ледовое побоище…
— Никому больше помогать не нужно, — процедил сквозь зубы Герман, — трупу немало дней, благо в тайге нежарко. Я вас сам провожу. Ветлицкий всё равно не найдёт, да и вертолёт охранять надо.
— Вот сейчас вижу — очнулся, — констатировал Глеб, — гляди-ка, раскомандовался! — Но Старцев, с трудом поднявшись, покачал головой:
— Нет, не могу. Сведи их, Андрей, вон в ту сторону… — и опять уселся на спальник.
Через полчаса, загрузив труп и прихватив Германа, вертолётчики снялись с отмели, оставив Бережного, врача и Ветлицкого.
— Завтра утром ждите, — пообещал пилот.
— Ты группу сюда посылай, чтобы хорошенько тайгу прочесать. Тех «музыкантов», которые здесь гастролировали, ловить надо. Скорей всего, трупы — это их рук дело. Как думаешь, учитель?
— Вполне возможно, — согласился Андрей.
— Вот и лады, — махнул рукой майор, и вертолёт стал медленно подниматься над отмелью.
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После отлёта борта мужчины разбили палатку и развели костёр. Бережной достал фляжку:
— Чистый спирт, медицинский, нам вроде не помешает. Правильно, док?
— За Хребтовой пожар, вот меня и мобилизовали, заодно и студентов искать, — не обращая внимания на майора, пояснил Глеб, — мой друг, Бережной, не забывает.
— Тебя учили людям помощь оказывать?
— Кто спорит.
— Послушай, Глеб, а что у Старца с рукой, как ты думаешь? — спросил, осмелев после выпитого, Ветлицкий.
— Не знаю, обширный процесс, но гангрена ещё не началась. Не понимаю, что вас в тайгу потащило?
— Осень, холода… — поддакнул майор, затягиваясь сигареткой. — Сам-то куришь?
— Нет, спасибо, — вежливо отстранился Андрей. — Мы сначала орешничали, а потом Герман решил по следам Ивана Григорьевича пройтись.
— Какого Ивана? — не понял майор.
— Збруева, того самого, который здесь с чоновцами в Гражданскую воевал.
— С чоновцами или против?
— Да скорей всего, сам за себя. Прежде белоказаком считался, а по нынешним временам борцом за Расею значится. За крестьян заступался.
— Сейчас всё на уши поставили, даже генерала Власова обелить пытаются, — изрёк Бережной.
— И с Власовым не всё ясно, — заметил Стремилов. — Одни утверждают — враг, а другие — борец против сталинизма.
— Тоже мне, борец. — Майор опёрся об автомат. — Зато писатель Гайдар, который этого Збруева гонял, теперь за живодёра и алкаша сходит.
— Тогда время другое было, — возразил врач, — а теперь людей поголовно интересует, кто есть ху.
— Поголовно! Рассуждаешь, как ветеринар, — сострил Бережной.
— Какая разница. Лекарь — он и в Африке лекарь. — Глеб замолчал и стал прислушиваться к тому, что творилось вокруг. — Так говоришь, те двое, которые вас здесь мордовали, в тайгу сбежали?
— Если окончательно решили свалить, то теперь уже далеко. Я одного успел мотнуть, а Герман даже палкой ударил другого.
— Кажется, ходит кто-то? — сказал Киркин муж, верней сожитель.
— У них двухстволка, могут из кустов жахнуть, — поёжился Андрей.
— Где ходит? — вполголоса переспросил Бережной.
— Да у тебя за спиной.
— Может, это второй студент, друг того, что в кустах лежал.
— Вряд ли. — Майор незаметно спустил автомат с предохранителя и, с ходу выпустил длинную очередь по чернеющей неподалёку стене деревьев.
В чащобе послышался треск, может, вскрик. Андрей и Глеб остолбенели.
— Руки в гору! — взвизгнул Бережной и ещё раз выстрелил, теперь уже одиночным, но лес ответил глухим и коротким эхом.
— Кажется, кричал кто-то? — неуверенно произнёс Ветлицкий.
— А я выше голов стрелял. Идти смотреть надо.
— Если это ваши, Ветлицкий, незваные гости, — сказал Стремилов, — то шут с ними, а если нет? По инструкции должен быть предупредительный выстрел.
— Правильно, — заоправдывался майор, — когда в армии, на посту, а здесь — тайга. Может, я уже у бандитов на мушке был?
— Нервы у тебя слабые, — усмехнулся Глеб.
— Ну, если у вас сильные, то и шуруйте в лес. Проверить не помешает.
— Мы сходим, если ты нас прикроешь.
— Подождите, нужно шумнуть для острастки. Эй! — крикнул в темноту эмчеэсник, но тайга молчала. — Всё, идите смело. Вот вам ракетница, в случае чего палите. Ракетой тоже можно убить запросто.
— Убить и пальцем можно, — глубокомысленно заметил врач. — Пошли, Андрей.
Без толку прошарившись по вечерней тайге минут тридцать, мужчины повернули назад.
— Надо быть круглым идиотом, чтобы на рожон переть, — сказал Стремилов. — Наверное, ветки трещали, которые наш герой посбивал, когда палил в чащу?
— Может, и ветки, а может… Я теперь учёный. — Андрей глубоко вздохнул.
— Мне Кира кое о чём рассказывала.
— Даже так? — удивился Ветлицкий.
— Представь себе… — Глеб выдержал паузу. — Она, кажется, даже гордится, что знакома с тобой.
— Тоже, нашла чем гордиться.
— Не чем, а кем, — как-то не совсем тактично поправил писателя врач и, словно желая замять неловкость, громко расхохотался, адресуя свой смех якобы майору.
— Что, бесполезно? — отозвался тот от костра.
— Бить наугад, а попадать в десятку. — Стремилов имитировал треск автоматной очереди. — Та-та-та-та… Этого ты хотел?
— Ничего я не хотел. Давайте по такому случаю выпьем по граммульке — и спать… по очереди.
— Ты, конечно, первый?
— На правах старшего. — Майор отвинтил крышку фляжки. — Выпьем без тостов, просто с устатку.
— А я думал, ты продрог у костра. Ночи-то холодные.
— Разве это холод? Вот мы зимой самолёт из-под снега выкапывали. Помните, что в гору въехал?
— Помним, — сказал Ветлицкий, — только почему — непонятно.
— Теперь поди разберись. Так вот, снег по пояс, а ручками надо всё перебрать, ручками… — Бережной выпил из раздвижного стаканчика и протянул его Глебу. — Причастись, медицина.
— Ну, разве только за таких храбрецов, как ты, которые грабят погибшие самолёты и спасают маленьких детей от поноса. — Но майор шутку не оценил. Он уже клевал носом и, осовело посмотрев на врача, протянул тому автомат.
— На, Айболит, игрушку, а я вздремну пару часиков.
— Спи, родной, — отмахнулся Стремилов и добавил, глядя на Андрея: — Зря я сказал, что у майора нервишки слабые, сейчас задаст храпака, всех медведей в тайге разбудит.
Глеб поудобней уселся на корягу, Ветлицкий расположился напротив. Помолчали, всё ещё не отойдя от недавней вылазки в лес. Наконец врач заговорил первым:
— Кира не знает, что я с ночёвкой уехал. Конечно, если ребята догадаются звякнуть, а не допрут — тогда… Тебе налить?
Доктор протянул фляжку собеседнику, но Андрей отрицательно замотал головой:
— У меня ещё от случившегося в глазах туман, хорошо, что Герман определился.
— Да, не повезло бедолаге. Как его так угораздило кожу с руки снести?
— На страховке повис, когда с горы спускался. Легко отделался, а то меня бы потаскали.
— Ещё притянут, будь спок. Нормально, что вдвоём были, следствию легче.
— Если не сговоримся?
— Это уже другой вопрос, хотя у них свои методы на сей счёт имеются, как и у врачей, впрочем.
— Разве врачам тоже приходится кого-либо изобличать?
— Симулянтов хватает, и не только…
Ветлицкий вспомнил палату, в которой лежал, Мирру Нестеровну, и ему стало плохо. Машинально плеснув в стакан спирту, морщась, выпил, и в голову ударило горячей волной, грудь обожгло, кажется, даже костёр поплыл в сторону. «Крепко я сдал на подножном корме», — подумал горе-путешественник и отставил фляжку.
— Тело вы лечите, — переводя разговор в менее щекотливое русло, промямлил Андрей, — а вот душу…
— Душа заболела? — спросил Глеб и потянулся к фляжке. «Привык спирт на работе лакать», — неожиданно с неприязнью подумал Ветлицкий про эскулапа. Впрочем, что он ему такого сделал: живёт с Кирой, так с ней и Левашов жил, а неприязни к мужу любовницы Андрей не испытывал, хотя и натерпелся от него.
Вспомнив продвинутое семейство, Ветлицкий ляпнул прямо, без перехода:
— Левашова-то как поживает?
— Кира? — Нынешний супруг некогда любимой женщины немного помедлил, словно прикидывая, стоит ли откровенничать, но выпитое развязало доктору язык. — У Киры есть свои странности.
— Может, ты её как мужик не устраиваешь? — окончательно оборзел Ветлицкий.
— По-твоему, я похож на импотента? — ничуть не обиделся Стремилов.
— Не в том смысле, — заюлил Андрей. — Вот когда мы были с ней в… дружеских отношениях…
— То в дружеских, а я всё-таки муж, впрочем, не стоит разводить глубокую философию на мелком месте, скоро Бережного будить на вахту…
Когда сменились и уже укладывались в палатке на ночлег, Глеб пошутил:
— Зря мы майору автомат оставили. Если бандиты настоящие, отберут пукалку и тогда все наши разговоры о ценностях жизни — просто блеф, а что касается Киры — тут я слукавил, всё в ней понятно, и шарм её женский — блажь.
«Много ты понимаешь», — думал, засыпая, бывший любовник красивой женщины. Врач ещё о чём-то трындел, но его голос медленно отплывал в сторону, представляя дорогу глубокому и всеочищающему сну.
16
Вертолёт, как и вчера, вынырнул из-за сопки неожиданно. Пока Бережной зачем-то суетливо искал ракетницу, брюхатая «стрекоза» снизилась и, немного повисев над отмелью, плюхнулась почти рядом, так что даже бежать навстречу прибывшим не пришлось. Наблюдая за тем, как ловко выпрыгивают на землю поисковики, Ветлицкий спросил майора о названии той речки, на берегу которой они в данный момент находятся.
— Шоша, — зевнул эмчеэсовец.
— А где же Июс?
— Эка хватился. Если Чёрный, то намного левее, а если Белый — правее.
— Эй ты, потерпевший! — крикнули в это время от вертолёта, и Андрей пошёл к позвавшим его людям.
— Я — следователь из прокуратуры — Купцов Владимир Иванович, — представился мужчина в добротной болоньевой куртке, — а это командир поисковой группы — Медведкин, старший лейтенант.
— Саша, — старлей протянул руку Ветлицкому и, расправляя топографическую карту на каком-то брезентовом мешке, спросил: — Так укажите ваш маршрут, а заодно и почему вы здесь оказались?
Начинающий следопыт, путаясь и поминутно справляясь о значении того или иного условного знака, в конце концов с горем пополам ввёл Медведкина в курс дела. Оказалось, они действительно отклонились от предполагаемого старцевского маршрута.
Выслушав бестолковый рассказ свидетеля и коротко кое-что записав, Купцов махнул вертолётчикам:
— Парня с доктором забирайте. Да, и вот ещё что, — повернулся следак к Андрею, — адрес мне свой оставь.
— Адрес? Так это… если только через Старцева?
— М-да-а, тогда максимум через неделю, найдёшь меня в республиканской прокуратуре. Понятно?
— Хорошо, найду. — Ветлицкий поймал себя на мысли, что ему хочется от души выругаться, но он только мысленно чертыхнулся и пошёл к вертолёту. Какой-то парень в форменке помог ему забраться вовнутрь, дверь захлопнули, и винтокрылая машина, качнувшись, пошла по диагонали, забираясь всё выше и выше. Андрей сидел на жёстком металлическом сиденье и, хотя уже прошло немало времени, не мог оторваться от заоконных пейзажей. Не верилось, что уже через сколько-то времени он снова окажется в опостылевшем городе, один на один с его мрачными домами, продуваемыми насквозь улицами, которые даже проспектами-то не назовёшь, со своими старыми и новыми друзьями… или врагами? Летел, словно в прошлое возвращался, а хотелось бы наоборот.

Часть 5. У злого времени в плену

1
— За руку, за руку его тащи! — Начальственного вида мужчина командовал, покрикивая на более молодого парня. Оба они суетились около третьего, сильно пьяного человека.
— Может, его лучше в вытрезвитель сдать?
— Нет! — категорично возразил начальник. — Фокин ещё сгодится, да и неудобно перед товарищем.
— Нашли товарища — алконавта.
— Тоже верно. Вот завтра проспится, и я его уволю.
Андрей от нечего делать наблюдал за комичной сценой.
— Может, вам помочь? — предложил он мужчинам.
— Давай! Берись за другую руку, — сразу же воодушевился старший.
Подтащив полутруп к зданию парковой конторы, мужики стали рассуждать, что с ним делать дальше, а Ветлицкий присел на скамейку.
— Пускай он, Анатолий Васильевич, здесь, на крыльце, трезвеет.
— На крыльце — непорядок, да и ночи теперь холодные. Пусть в коридорчике переспит, а после я его точно — выгоню.
— Не выгоните вы его, — вздохнул молодой.
— Пожалуй, ты прав, — согласился руководящий товарищ.
— Тогда меня увольняйте. Рабочий должен помогать, а Фока только водку жрать мастер, и где он только столько её находит?
— Алкоголику, Никодимыч, и полстопки хватит.
— Я тоже не ишак — за всем здесь приглядывать: платформы домкратить, оси шплинтовать, вися, как акробат на перекладине, троса натягивать…
— Ладно, уволю, если так настаиваешь. Только где замена — кругом народ проходящий. — Мужчина в пиджачной паре, скорей всего директор парка, обернулся к Андрею, словно приглашая Ветлицкого разделить его, начальственное беспокойство.
— А что нужно делать? — машинально поинтересовался добровольный помощник.
— Ничего, — вставился молодой, — если десять процентов работы за этого проходимца делать будешь — уже хорошо.
— Запросто! — неожиданно согласился Ветлицкий.
— Да ну? — не поверил парень.
— Никодимыч, — торопливо прервал его старший, — не в свои сани не садись, а вы…
— Андрей Андреевич.
— Андрей Андреевич, ступайте за мной, в контору.
— Этого тоже брать? — спросил молодой.
— Зачем? — неожиданно продемонстрировал полное равнодушие к судьбе подчинённого директор. — Он, считай, уволен. Можно ментов вызывать, пусть помогут ему протрезвиться.
— Не стоит, — великодушно заступился за коллегу Никодимыч. — Давайте его в кладовушку затащим, там он живо на метёлках в себя придёт.
Андрею стало неловко, что вроде бы из-за него увольняют рабочего, но отступать было уже поздно, и, как только Фокина водворили на ночлег, Анатолий Васильевич спросил прямо в лоб:
— Сам-то хоть с документами?
— Вот. — Ветлицкий протянул трудовую книжку и паспорт.
— Подходит, — кивнул мужчина, почти не посмотрев в бумаги. — Значит, будешь в парке работать… Стоп, а прописка у тебя где?
— Городской нет, — вздохнул Андрей виновато.
— Это плохо. Выходит, тебе и жить негде?
Будущий пролетарий почти затосковал, ему вовсе не хотелось работать в парке, на виду у всего города, но путь назад неожиданно отрезало заступничество механика Никодимыча:
— Зря вы бюрократию разводите: есть прописка — нет, какая разница?
— Бюрократию? — Мужчина строго посмотрел на заступника. «Не примет», — с облегчением подумал Ветлицкий, но, кажется, рановато. — Тогда, конечно, берём! — И стукнув стальной дверцей небольшого сейфа, запер туда паспорт и трудовую книжку.
— А документы? — тоскливо осведомился Андрей.
— Если не в розыске, и так сойдёт, — резюмировал Анатолий Васильевич. — Никодимыч тебе покажет, куда инвентарь складировать, будешь уборщиками руководить.
— Какими?
— А каких наберёшь, ты тут просвети новенького. — Директор посмотрел на механика, потом на часы. — Мне ещё в мэрию надо, фонды выбивать.
— Ничего он не навыбивает, — сказал молодой, когда шеф ушёл. — Видишь, какой тюха-матюха, но в душе непрост, за что купил, за то и продаст.
— Паспорт забрал, — чуть ли не пожаловался Ветлицкий.
— Целей будет. Тебе же бичуру на работу блатовать — публику ненадёжную, вороватую.
— А если я не сумею?
— Тогда сам мети, но лучше находить для этих целей других. Веселову за бардак в парке от начальства завсегда влетает.
— Веселову?
— Директору нашему, Анатолию Васильевичу. Так что с утра пораньше беги на рынок, приглядывайся к подсобникам и, когда они освободятся, — блатуй. Работа сезонная, и нет нужды держать постоянных уборщиков.
— За что же мне их блатовать?
— Это самое простое: возьмёшь у кассирши под отчёт денег с аттракционов, купишь спирту, и твоя миссия закончена. Вот такие займы и сделали Фоку пьяницей. В общем, Андрей, не трусь. Тебя, кажется, так зовут?
— Точно.
— А меня Никодимом кличут, а по отцу — Фёдоровичем. Так что не церемонься. Сам-то где живёшь?
— Да по-разному, а у вас места нет?
— Только если в конторке, заодно и сторожить будешь. Может, Веселов растрясётся на такую штатную единицу, хотя сейчас без охраны нельзя. — И механик рассмеялся, а новоявленный работяга с тоской обвёл взглядом помещение конторки — выходило, что попал он далеко не в роскошные апартаменты.
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Короткие язычки пламени перебегали с одного ажурного листа на другой, и Андрей молча наблюдал за синеватым дымком костра: пахло чем-то забытым, сугубо провинциальным. Вспомнилось, что в детстве он так любил ходить по аллеям, засыпанным сухой листвой, и совсем некстати глупое увлечение, но не Люда, а намного раньше — первая любовь к женщине, с которой никогда не был близок, — к их соседке. Теперь-то он понимал — обыкновенной разведёнке с ребёнком, мальчиком лет пяти, который к тому же казался Ветлицкоцу очень надоедливым и привязчивым человечком, хотя мамаша слыла во дворе красавицей. Андрей всё время недоумевал, если приходилось случайно повстречать объект своего обожания на пути, как можно было бросить такую женщину? Оказывается, всё можно. С той давней поры в голове у несостоявшегося любовника застряла мелодия простенькой песни, вовсе не связанной с темой любви, скорей лёгкой человеческой грусти об утерянном безвозвратно.
Не желая расставаться со своими прошлыми заморочками, Ветлицкий пошёл в контору и спросил механика:
— Никодимыч, у тебя есть запись с такими словами: «Листья жгут, листья жгут, листья прошлогодние?»
— Не помню, кажется, на старой пластинке, — устало откликнулся тот. Ещё вечером какие-то безобразники сунули в механизм главной карусели железный прут, и теперь её предстояло ремонтировать.
— Поищи, а?
— Да ты что, Ветлицкий, офонарел? У меня же трансляция с магнитофона.
— Переключись на проигрыватель.
— Переключись, а «Орбиту» ты за меня чинить будешь, пока я концертом по заявкам занимаюсь?
— Я бы починил, да в технике ни бельмеса не секу.
— Учиться надо было, паря, на технаря, — глубокомысленно заметил Никодимыч.
— Вот спасибо за хороший совет. Ну, поставь пластинку, а я помогу тебе эту ерундовину наладить.
— Ловлю на слове, — сразу согласился механик. — Да не смойся, как в прошлый раз.
— Нет, если только в прокуратуру вызовут.
— Ох, докрутишься ты, Андрей! Сначала по прокуратурам, а потом и в тюрягу засадят. Мне же опять одному здесь грыжу наживать.
— Предлагаешь садиться вместе? — усмехнулся Ветлицкий и пошёл по дорожке вниз, туда, где у танцплощадки догорал костёр из опавшей листвы, но примерно на полпути из динамика послышалась знакомая мелодия, которая словно бы позвала за собой. Сколько раз Андрей мечтал, что его малознакомая женщина принадлежит только ему, мальчишке, только как вот быть с её кручёным сыном? Впрочем, сейчас это не имело никакого значения, и парковый рабочий представил, как он это делал несчётное количество раз тогда, в семнадцатилетнем возрасте, себя наедине с милой соседкой. Ах, какая между ними могла бы…
— Ветлицкий, ты что делаешь?! — перед размечтавшимся поэтом или бывшим школьным учителем, стоял директор парка, чем-то смахивающий на завклубом из «Карнавальной ночи».
— Я?
— Ты-ты, — видя, что его попрёк не доходит до подчинённого, ещё больше воодушевился Веселов. — Кто велел листья жечь? Захотел в могилу меня свести?
— Сколько тут листьев, — стал оправдываться Ветлицкий. — Ветра нет, пусть горят ради осеннего антуража.
— А если пожарные оштрафуют за такой антураж? — Анатолий Васильевич сделал злое лицо, хотя по натуре он не был кровожаден.
— С моей зарплаты высчитаете?
— Ты издеваешься? — Директор безнадёжно махнул рукой. — Какой спрос с работяги?
— Я не работяга, — возмутился нарушитель пожарной безопасности.
— Даже так? Тогда пошли. — И Веселов решительно зашагал к зданию конторы. Там он ткнул пальцем в угол. — Это что?
— Что? — прикинулся простачком Ветлицкий, хотя он сразу понял: директор ещё с утра приметил старый ватник, принадлежащий новому другу здешнего сторожа, дяде Саше. С некоторых пор этот бомж, с бородой, как у порядочного старовера, захаживал поболтать сюда.
— Ты не коси под шута, а лучше объясни: чья шкура? Может, твоя?
— Да ничья, я её под лавочкой в парке нашёл, — глазом не моргнул Ветлицкий и подумал, что Никодиму на ветошь сгодится. Вечно он в претензии, что механизмы протирать нечем.
— Какие механизмы, ещё от силы недели две — и все аттракционы пойдут на консервацию. Так что опасней дурака — дурак с инициативой — запомнил?
Это замечание, а верней тон, каким оно было произнесено, напомнило Андрею об его беседах с Купцовым. Следователь при последней с ним встрече тоже почти в таком же ключе сказал: «Стыдно, молодой человек, так бездарно врать!» — а с чего ему стыдно? Да ни в одном глазу. Просто была договорённость с Германом молчать о находке на скале, вот Ветлицкий и помалкивал. Купцов же, как хорошая ищейка, чувствовал эту недосказанность и наседал…
— Видал ферзя? — пожаловался новенький механику, когда Веселов вышел из конторки, но Никодим отнюдь не встал на сторону обиженного.
— Сам виноват, разбросал шмотки, как в бич-салоне.
— Да это не мои, дядя Саша попросился переночевать, тот, что с рынка.
— Зря ты его привечаешь, нахватаешься от ихней братии вшей, чесотки. Небось чесался когда-нибудь?
— Нет.
— Не стоит пробовать. — Механик закурил и как бы пожаловался: — Здесь бобра не убьёшь: денег платят мало, директор вахлак и кричит без толку.
— Разве это кричит? — заступился Андрей за начальство. — Пар выпускает.
— Тоже мне, паровоз нашёлся, — буркнул Никодим и пошёл вон, а Ветлицкий, спрятав телогрейку за тумбочку, подумал, что неплохо бы перебраться в тот двухэтажный домик в углу парка, верней не домик, а будку, первый этаж которой занимал сарай, а на второй вела узенькая деревянная лестница с перильцами, словно в ласточкино гнездо. Андрей давно присматривался к жилищу и как-то спросил механика:
— Что за скворечник у нас под тополями?
— Бывшее здание сторожки, — ответил тот. — Сейчас муниципалы парк охраняют, так что надобность в ней отпала.
— Надо бы посмотреть избушку.
— Посмотри.
— Да там замок с конскую голову. Ключ, скорей всего, у директора?
— Возможно, — равнодушно зевнул Никодим, его занимало одно — как бы побыстрее уйти с работы. — Ты попробуй подкатить к шефу, когда он от Клавки выходит.
— От кассирши?
— Ага. Уважает Веселов женский пол, ему и Фока не в жилу был от того, что не умел подметальщиц в парк подбирать.
— А при чём здесь подметальщицы?
— Как же, можно всякой шушеры навербовать, а можно вполне нормальных бабёнок.
— Тогда лучше самому этим делом заниматься?
— Сам он ленив, а вот кто бы угодил нашему Анатолию Васильевичу — другой коленкор. Так что мотай на ус, Андрюха.
Ветлицкий криво усмехнулся, представив, как он из тех дамочек, что на рынке прописаны, за суррогатный спирт своему директору подбирает объекты для удовлетворения его нешуточных, хотя и мимолётных, страстей.
3
Осеннее утро на рынке, что расположен впритык к парку, в любом случае отлично от летнего, когда сама площадь и окружающие её окрестности оживают сразу: нетерпеливое пофыркивание грузовичков и пикапчиков перемешивается с бодрыми выкриками продавцов и снабженцев. Осенью люди на работу идут неохотно. Без видимых причин злые искры ссор там и тут проскакивают, словно электрические разряды, между разноимённым полюсами конкурирующих предпринимателей. Сердитые грузчики бесцеремонно толкают мясными тушами неосторожных прохожих, шофёры едва сдерживаются, чтобы не спустить с тормозов свои, доверху нагруженные товарами, машины: «Эй ты, мать твою перемать, чего хлебало раззинул?!» — и далее в том же духе.
Андрей опасливо пробирается через рыночную площадку туда, где возле киосков толкутся бомжи и бомжихи. Памятуя о вкусах своего начальника, он только мельком оглядывает трёх помятых, с синюшными лицами бабёнок, а публика, одна другой краше. Ветлицкий не представляет, как бы он выкручивался из создавшегося положения, если бы не совет его нового товарища, дяди Саши:
— Ты в меховой ряд иди, особенно пораньше. Там у здешнего контингента место тусовки, вот и подберёшь работничков. Тебе сколько хозяин велел?
— Да человека три.
— Три человека, а где ты здесь людей видишь? Скоты мы, парень, сволочи недорезанные.
Андрей улыбнулся, вспомнив тот диалог, но кой-чему и его, Ветлицкого, жизнь уже научила.
В шляпном ряду бродячая публика почище, женщины одеты во вполне ещё сносные куртки и спортивные костюмы. Завидев постороннего, стараются изобразить из себя людей занятых, которым дела нет до любопытствующего мужчины, и только одна, в зелёной дутой болонье, мастерски сплюнув, начинает прощупывать почву:
— Младой человек, закурить не найдётся?
— Курить? — Андрей не желает влезать в лишние расходы. — Нет!
— Да он нас не понял, Настя, — влезает в разговор слегка помятая дамочка.
— Не понял? — иронично улыбается Настя. — Выходит, что нецелованный?
— А ты его поцелуй, — теперь уже все, а их человек пять, весело поглядывают на вербовщика, и Ветлицкий решается сразу брать быка за рога.
— Девочки, у меня дело к вам на сто тысяч… — Андрей сказал про «сто тысяч» и напугался, не желая сразу обнадёживать женщин большим кушами, но те отреагировали спокойное.
— А пошёл ты со своим делом, — сказала Настина подружка и отвернулась. Конечно, она всё отлично поняла и тем самым стала негласно повышать ставку, но Андрею отступать было некуда.
— В парке, здесь рядышком, намечается уборка аллей: листья мести, обрезать сучья, и расчёт безо всякого промедления — спирт и закуска.
— Вот прохиндей! — высокая, со следами былой красоты, женщина, удивлённо изогнула бровь. — Мы полагали ты нам тёплый угол и хороших мальчиков предложишь, а тут… сучья? Неужели похожи на пахарей?
— Похожи — не похожи… — Ветлицкий понимал, что настоящие путаны с утра по базарным рядам не ошиваются. Эти, скорей всего, с похмелюги и на обещанную выпивку должны клюнуть. — Пойдёте — не прогадаете.
— А что, бабёнки, может, того… пообрезаем сучья, как говорит этот фраер?
— Может, и ему кое-что обрезать? — вставил кто-то из острословок, и все они, кроме одной, которая стояла поодаль, захохотали.
— Значит, согласны?
— Смотря как привечать будешь.
— Привечу, только пойдёмте, — заторопился «десятник», хорошо понимая, что работницы перед ним не ахти какие, но выбирать не приходилось, да и не с чего, верней не из кого.
В парке, раздавая инвентарь своим «кадрам», Андрей подмигнул механику: как, мол? И тот украдкой показал большой палец. Веселов тоже обрадовался, увидев подходящую публику. Забегал, закомандовал и стал лично разводить уборщиц по аллеям, хотя прежде в такое дело да совался, успевая при этом погладить одну-другую по туго обтянутыми спортивными штанами, попкам, на что получил соответствующее замечание: «Смотри, дядя, ставки повысим за сверхурочные».
— Это как бухгалтер позволит, — заотнекивался директор.
— Вот и гладь своего бухгалтера, — огрызнулась Настя. — Все вы, кобели, одинаковы.
— Не боись, девочки, за начальством не заржавеет, — выручил шефа Никодим.
— А кто у вас начальство?
— То самое, которое вас на крепость испытывает.
— Да-а-а, — разочарованно протянула Настёна. — Мы-то думали, что вон тот, — и показала метлой на Андрея.
— Этот, — механик улыбнулся, — старший помощник младшего дворника. — Ветлицкий равнодушно прислушивался к трёпу собравшейся публики, в душе радуясь, что его внешний вид ещё не совсем поблек, если дамочки за начальника принимают, поэтому, пользуясь тем, что сумел в глазах Анатолия Васильевича отличиться, спросил о ключе к замку на сторожке.
— Возьми у администраторши, — махнул рукой тот, — но учти, там печь развалена и вообще свинарник.
Оказалось, что директор слегка преувеличил. Внутри каменные палаты выглядели весьма сносно, хотя на припечке действительно лежало несколько кирпичей, и новому хозяину не стоило большого труда вставить их на место. Он уже заканчивал подметать пол, когда снизу его окликнул механик:
— Эй, начальник, а за спиртом Пушкин пойдёт?
— Иду-у, — отставляя веник, чертыхнулся Андрей.
— Двигай, двигай, а то красотки тебя причешут, — усмехнулся напарник и протянул деньги. — Бери из расчёта на четверых, подшустрил за тебя у бухгалтерши.
— Спасибо, только их, кажется, было пятеро?
— С пятой Веселов сам рассчитается.
— Какой он быстрый, — удивился Ветлицкий.
— На то и щука в озере, чтоб карась не дремал, — поднял палец кверху механик, а на вопрос Андрея, почему он сам отстал, безапелляционно ответил: — Я к тёлкам отношусь с подозрением, да и денег общественных пожалел, тогда бы и на меня шмурдяк брать надо.
Увидев банку с прозрачной жидкостью, от которой за версту несло не то ацетоном, не то денатуратом, «девочки» оживились:
— Куда пойдём, бабы?
— Только не на виду у народа! — категорически замахал руками механик. — Менты такого не любят, — и кивнул на двух стражей порядка, прохаживающихся неподалёку.
— Тогда на «пароход». Я с детства любила такую забаву, — предложила Настя, чем опять ввела Никодимыча в транс:
— Да вы, девоньки, офонарели. Среди бела дня распивать водку в аттракционе. Там же ребятишки…
— Катись ты к такой бабушке, — грубо заметила та, что была старше всех. Она и утром ругалась отменно.
— Ладно, — сжалился над уборщицами механик, — знаю одно место, только и я, чур, с вами.
— Замётано, и начальство своё бери, — кивнула Настя на Ветлицкого.
— Это уж как полагается. Пошли, Андрюха!
— Нет, вы отдыхайте, а у меня ещё дел по горло.
— Брезгует студент, — заметил кто-то, и вся компания двинулась за сломанное колесо обозрения, так называемую «Орбиту».
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Устроившись в парке на жительство, Ветлицкий сразу же решил отыскать Германа. На звонок из редакции «Енисея» ему ответили, что Старцев ещё бюллетенит. Вторым человеком, который связан для Андрея с тайгой, был следователь Купцов, он тоже не оставил своего «крестника» в покое. В отличие от Дёмина этот вёл расспросы жёстко и любил ошарашивать собеседника своей проницательностью, а появился Ветлицкий в прокуратуре, как и договаривались ранее со следаком, самостоятельно. Конечно, была мыслишка потянуть время, но теперь-то большой вины за собой горе-путешественник не чуял и пошёл смело.
В приёмной посетителю сказали, что Владимир Иванович ушёл в МВД:
— Подождите.
Пока ждал Купцова, обратил внимание, что в дальнем конце коридора, на низенькой банкетке у стены, сидит не кто иной, как сам Герман Старцев. Рука у него была перебинтована, а весь вид скорей напоминал нашкодившего школяра, нежели журналиста ведущей газеты.
— Ты же бюллетенишь, чего припёрся?
— Да у меня неформальная встреча, а сам-то?
— Тоже неформально.
— Тогда не забудь про уговор, если начнёшь перед Купцовым исповедоваться. — Старцев, видать по привычке, нянькался с рукой.
— Что за уговор?
— Про ордена, а в остальном чеши как на духу, что орешничали, а после двинулись по следам боевой славы, мол, сбором материала для будущих книг занялись.
— Какие теперь следы боевой славы, да ещё у бандита Збруева?
— Сразу видно, Ветла, что ты лопух. Это прежде он таковым считался, а теперь — герой.
— Збруев-то герой?
— Не ты же…
Спор их прервал мужчина, тот самый, что разговаривал с друзьями у вертолёта.
— Давно ждёте? — И, не дожидаясь ответа, кивнул Герману: — Заходите, вы первым будете. Кажется Старцев?
— В прошлый раз был именно им, — неудачно сострил журналюга, и Ветлицкий понял, что его дружок уже побывал у этого Купцова, впрочем, в кабинете Герман задержался ненадолго, а выйдя, успел сказать:
— Дело у них и без нас продвигается, а те-то, двое, пока гуляют на свободе, так что хоть запротоколируйся… Андрея следователь встретил более официально, чем в коридоре, все формальности выдержал, называл только на «вы», короче, обскакал Дёмина по всем статьям.
— Итак, в тайге увлекались промыслом?
— По мере возможности.
— Ничего себе… по мере, даже бизнесом занялись?
— Да ради этого и весь сыр-бор затеялся, — вздохнул Ветлицкий, намекая на своё полунищенское существование.
— Понимаю, мне многое уже известно, но хотелось бы и вас, молодой человек, послушать. Из первых уст, знаете ли… — И Андрей около часа рассказывал о своих злоключениях, вплоть до появления вертолёта на речной отмели.
— Об одном из преступников вы сказали, что вроде бы его уже встречали где-то?
Ветлицкий про себя усмехнулся, не припоминая, чтобы он об этом говорил Владимиру Ивановичу. Тот, казалось, слушал вполуха, но выводы делал правильные.
— Преступника встречал раньше?
— Да нет, вы что-то путаете.
— В казаков-разбойников играть не советую. — Купцов постучал авторучкой по столу.
— И не думаю играть, но, возможно, мне показалось, что одного из нападавших где-то в городе видел.
— Вот это правильно, видели, и давайте вспоминать, в ваших же интересах.
Эти самые интересы в конце концов подвигли автора будущих романов рассказать, как он попал в переделку в Отрадном, как несколько раз пересекалась его дорожка с охранниками не то Блинова, не то Левашова, а также не преминул заметить, что в казаков-разбойников если кто и играл, то, скорей всего, Старцев, который для чего-то палил в темноту, сбрасывал камни с горной кручи, короче, прикалывался на полную катушку и дочудил на свою шею…
Купцов бодро строчил в протокол, сказав напоследок:
— Прочитайте и распишитесь под каждой страницей. И ещё раз уточните, где прописались?
Где он прописался? Да Ветлицкий и сам не знал. В парке он явился не скоро: побродил по осенним улицам, борясь с искусом заглянуть в отделение здешнего Союза писателей. Странно, раньше он оттуда, считай, не вылазил, несмотря на то, что жил в Отрадном, а теперь, когда до писательской конторы десять минут ходьбы — ни ногой? Конечно, без Мирры местная гвардия стала неприкаянной? Недавно Фомичёва встретил, тот пролетел мимо старого друга на кофейного цвета иномарке и, скорей всего, просто не захотел замечать безработного и неухоженного Андрея, а впрочем, всё это ерунда. Разве она хуже, его нынешняя жизнь почти отшельника в каменной сторожке парка, чем прежнего, который считал, что все и вся ему чем-то обязаны?
Вечерами, сидя в своей обители без света, Ветлицкий специально не включал электричество, радуясь тому, что перед глазами открывался целый мир освещённого слабыми фонарями пространства, а ещё его занимало видение, почти мимолётный промельк лица той женщины, которая встретилась ему в толпе бесприютных бродяжек, нанимаемых парковым работником на уборку территории. Вот ещё одно наваждение, и всё-таки где же его пути пересекались с той молчаливой и печальной дамой, почти блоковской Незнакомкой?
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— Ветлицкий, ты у меня сдельно работаешь или как?
— Скорей всего «или как». Все равно почти ничего не платите, Анатолий Васильевич.
— На спирте надо экономить и на продуктах. Тебе Клава сколько вчера выдала? Взвод солдат прокормить хватит, а ты всё на трёх подёнщиц. — Шеф, кажется, завёлся надолго, но тут заметил, что шофёр паркового грузовичка переехал бордюрчик, чтобы поближе подпятить к большой куче мусора. — Куда, куда тебя несёт?! Скажи ему, Настя!
— Да пошли вы все, начальники хреновы, — бодро отозвалась теперь уже почти штатная подметальщица.
— Кормитесь около меня всем гуртом и меня же ещё посылаете? — Веселов побежал делать выговор водителю, а Андрей подался к выходу, по пути соображая, где бы разжиться деньгами. Может, Герман уже реализовал проект по закладке найденных ранее царских орденов? Лучше всего было бы позвонить в редакцию, но тот, пожалуй, опять станет увиливать — дескать, не телефонный разговор и вообще лучше пока лечь на дно, а то можно подумать, что Ветлицкий очень хорошо на плаву держится. Да он с тех самых пор, как ушёл от Куксовой, уже давно в придонном иле отлёживается, только плавниками едва шевелит, правда, толку от этого шевеления немного.
Район, где находится редакция «Енисея», ничуть не изменился: всё так же снуют автомобили, подчиняясь командам светофора, непослушные пешеходы по-прежнему перебегают дорогу в неположенном месте, как и во времена не столь давние. Напротив редакции ярко поблёскивает вывеской ресторан «Шанхай», бывший «Золотой сон». Вспомнилась присказка: «Как до Шанхая пешком…» — далеко, значит, вот и ему, бывшему школьному учителю, до всего хорошего и стабильного — как до далёкого китайского города, и чем, собственно, сможет помочь сейчас Герман, если в деньгах откажет, да вполне возможно, что и журналист, пожалуй, ещё на больничном. «Узнаю на вахте — и назад, — решил попрошайка, — в лоб не ударят…»
Он заметил, что невольно стал подражать парковому механику, выражаясь различными затёртыми оборотами речи, хотя и это ещё не всё, у бомжей он невольно перенял манеру движения: замедленную, вроде бы растягивающую время никчемного существования и даже их привычку смотреть в никуда, концентрируя внимание не столько на лицах, сколько на уровне карманов, прилавков… «Не хватало ещё научиться проявлять интерес к мусорным бачкам, оставленным на скамейках недоеденным бутербродам, хотя здесь большого ума не требовалось».
В редакции Германа не оказалось, зато Ветлицкий нос к носу столкнулся с Магдой Сунцовой.
— Привет поэтам!
— Здравствуй, Магдалена! — Андрей специально выразился этак старомодно, зная, что ведущая журналистка республиканской газеты любит, когда её так называют.
— Как живёшь?
Магда посмотрела на старого знакомого с некоторой иронией:
— Знаешь, старик, если меня об этом спрашивают враги, я им отвечаю: «Не дождётесь», — в смысле, что ещё долго буду жить, а тебе скажу: «Нормально». Кстати, спасибо за книжку, которую мне передали. Вот немножко разделаюсь с делами и рецензию напишу. Сам-то творить продолжаешь?
— Продолжаю… творить, — уклончиво ответил Ветлицкий, совсем забывший, что когда-то передавал свою книжку в подарок журналистке.
— Твори, твори, старичок, а в какую это вы с Германом историю вляпались? Я у вертолётчиков интервью брала, так они порассказывали…
— С Германом? Ах, да. — Тут уже Андрей слегка сфальшивил и вроде бы нехотя признался: — Со Старцем орешничать ходили, а потом заблудились и напоролись не то на бродяг, не то…
— Ты, Ветла, не заливай омлет вишнёвым сиропом, там чистый криминал: ребят-студентов грохнули. Второй труп до сих пор не найден. Сами-то выпутались?
— Да нас вроде не подозревают.
— Ладно, мне сейчас некогда, а вот денька через два забегай, в среду. Продолжим нашу дискуссию.
— В среду мне к прокурору надо.
— К прокурору?
— Ну, к следователю, в прокуратуру, оговорился я.
— Ох, смотри, — погрозила пальчиком женщина. — Светлану давненько видел?
«Премудрый пескарь» пожал плечами:
— У Куксовой теперь муж, дочка и, возможно, ещё прибавления ждут…
— Да брось людей смешить, Светка — ждёт? Она одна и даже Катьку в Томск сплавила, к матери. Так что не комплексуй, а мирись, тем более она в твою сторону неровно дышит. — Сунцова заторопилась и уже напоследок ещё раз погрозила растерянному поэту пальчиком.
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После разговора с Магдаленой парковый отшельник ещё острее почувствовал своё одиночество, особенно в такие часы, когда он сидел в своей каморке, не зажигая огня и всматриваясь в черноту заоконного пространства. Из его комнаты хорошо виден боковой вход, детская площадка для игр, на которой вкопаны вытесанные из огромных брёвен богатыри, изукрашенные резьбой избушки на курьих ножках, уродливые деревянные качели. Чуть подальше угадывается пятачок танцплощадки, где летом, по словам Никодимыча, разыгрываются настоящие баталии: драки и поножовщина. Молодёжь постепенно дичает, отсюда и все эксцессы в их невзрачном республиканском центре, хотя республика — это одно название. С тех пор как в Москве решили поприжать местных князьков, власть полковника Орлова стала настолько призрачной, что некогда бравый боец, похоже, опустил руки, к тому же в рыночных отношениях господа из его правительства не очень-то разбирались, а тут преступность замордовала, нищета и хамство безработных люмпенов.
Андрей уже было засобирался заняться чтением и включить свет, когда на центральной аллее задвигались какие-то силуэты, послышались голоса. Ветлицкий придвинулся к стеклу: прямо через кусты к избушке бросился некто в белой курточке, скорей всего девушка. Вообще-то парковый работник предпочитал не вмешиваться в местные разборки, особенно после случившегося в тайге, но сейчас он всё-таки накинул пиджак и вышел на крыльцо. Сверху хорошо было видно, что спорившие в аллее парни принялись рыскать по сторонам и двое двинулись по направлению к сторожке. Андрей сбежал по ступенькам навстречу незнакомке. Увидев его, девушка шарахнулась в сторону, но оттуда, откуда она только что появилась, уже слышались топот и злые выкрики.
— Постойте, я здешний рабочий, — сказал неожиданный заступник вполне миролюбиво. — Не бойтесь.
Убегавшая остановилась.
— Кто-кто?
— Сторож, вон и жильё моё, можно там спрятаться, только быстрей, быстрее.
Девушка мигом сориентировалась и бросилась наверх, и только Ветлицкий, помешкав, собрался за незнакомкой, как сбоку, из кустов, на него выскочили преследователи.
— Ага, гадина! — Один из парней с ходу вцепился в светлый пиджак заступника.
— Что вы, ребята, — всё тем же пасторским тоном проговорил Андрей, — здесь какое-то недоразумение.
— Да это не Надька, — подоспел второй. — Ты что за фрукт?
Ветлицкий сначала хотел пояснить, что он здешний сторож, но потом передумал. Выходило, что если так, то и сторожка его рядом.
— Да никто, просто иду мимо.
— Идёшь, а девку в белой куртке не видел? — Похоже, парни ему не поверили. — Нашу тёлку?
— Ни девки, ни тёлки, просто свернул в кусты по нужде.
— А ты дай ему в зубы, Сэм, — сказал первому его подвыпивший товарищ, — чтобы не гадил где не положено. Надо Надьку искать, тут какая-то хата, может, туда забежала?
После этих слов заступнику стало ясно, что девчонку надо спасать, так как один из преследователей уже направился к парковой сторожке.
— Мужики, я вам говорю, что здесь никого не было.
— Ты нам ещё указывать будешь? Накось! — Но Андрей, не дожидаясь, когда ему врежут, сам толкнул державшего за лацкан пиджака парня и тотчас ухитрился дотянуться ногой до другого.
Что произошло потом, Ветлицкий почти не запомнил: ясно, что его пинали и он отбивался, хотя справиться с двумя сытыми лоботрясами заметно отощавшему учителю было не под силу, но зато он лучше контролировал ситуацию и знал местность. Сообразил, что если его здесь уложат, то парни обязательно двинутся на поиски девушки, и тогда, улучив момент, Андрей кинулся в сторону наиболее глухой части парка. Обидчики бросились за ним, но Ветлицкий, описав полукруг, нырнул под высокий настил «Орбиты». Сидя в своём убежище, он слышал, как парни, посокрушавшись насчёт того, что упустили лоха, а заодно и свою подругу, походя упомянули про какого-то Феликса, который всё равно рассчитается с кем положено.
«Сэм, Феликс…» — думал парковый сторож и представлял, каково сейчас девушке в его убогой сторожке.
После того как опасность миновала, невольный зачинщик драки выполз из-под колеса обозрения и, оглядев себя, понял, что отделался только несколькими ушибами и приведённым в нерабочее состояние пиджаком. Подойдя к месту своего временного проживания, Ветлицкий потоптался под деревом и, не заметив ничего подозрительного, поднялся на верхнюю площадку. Дверь оказалась запертой изнутри. «Молодец девчонка, быстро сориентировалась, хотя здесь высадить оконную раму — пара пустяков. Хорошо бы решётку изнутри приспособить, тогда можно выдержать любую осаду», — подумал хозяин сторожки, осторожно стучась в дверь, но ему никто не спешил отвечать.
— Девушка, послушайте, это я! — боясь громко взывать к своей ночной гостье, заскулил Ветлицкий. Ночная сырость и холод стали основательно досаждать настоящему хозяину каморки над парковым складом. Недавнее приключение стало терять свою романтическую окраску, заставляя неловкого заступника прибегнуть уже к стуку в окно. Стекло рамы задрожало, отзываясь противным и гулким звоном. Кажется, стук был слышен даже на другом конце парка. — Девушка!
— Да, — наконец-то изнутри отозвалась жертва недавнего нападения.
— Я хотел бы попасть к себе.
— А вы кто такой?
— Это уже становится забавным, — начал терять терпение Андрей. — Почти как в сказке про петуха и лису.
Наконец крючок клацнул и дверь приоткрылась.
— Вечер добрый! — Ветлицкий бесцеремонно прошёл ближе к почти уже протопившейся печке и тут же скомандовал: — Задёрните штору, а я включу свет, Надежда, или как вас там?
— Допустим, а вам откуда известно?
— Секрет, спасаю таких по очереди: сегодня — Надежду, завтра Веру, потом — Любовь… Неловких судеб звездочёт. — По мере того как Андрей согревался, приходило ощущение дискомфорта и боли, сгоряча он, кажется, недооценил возможностей своих недавних обидчиков. Незнакомка задёрнула штору. — Впрочем, со светом слегка погодим, а то ваши преследователи могут вернуться. Я и стучать-то боялся поэтому.
— Согласна, — вздохнула девушка. — Я ещё посижу немного и пойду. Страшновато выходить в такую темень.
— Отчего же, вы мне совсем не мешаете. Сейчас свечку лучше зажжём, а то ваши друзья меня слегка поцарапали.
— Это не мои друзья, — отозвалась новая знакомая, зажигая свечу. — Ой, что с вами?!
— Ничего страшного, сейчас умоюсь и стану вполне читабельным, — пошутил Ветлицкий.
— Ни в коем случае. У вас бинт или вата найдутся?
— Вы, случайно, не доктор? — Андрею показалось, что девушка даже обрадовалась возможности поухаживать за пострадавшим.
— Угадали, медичка. Работаю в горбольнице, так что хоть здесь вам повезло.
«Быстро освоилась, — подумал хозяин каморки, — кажется, не из робких». Он с интересом посмотрел на собеседницу: лет двадцати, с правильными чертами лица. Ей удивительно шёл белый цвет импортной курточки.
— Вы так меня изучаете, словно портрет собираетесь написать.
— Да нет, просто, — стушевался Ветлицкий, — не каждый вечер на мой огонёк залетают такие…
— Ночные бабочки? — подхватила девушка. — Кстати, а вас как зовут?
— Меня? Андрей… Андрей Ветлицкий.
— Ветлицкий? Отчего-то знакомая фамилия, впрочем, сейчас главное — привести вас в норму. — И случайная гостья решительно подступила к своему спасителю. — Нужно включить свет, да с таким дверным запором стыдно кого-либо опасаться.
— Пожалуй, вы правы. Включатель справа.
Обрабатывая ссадины на физиономии Андрея, девушка посетовала:
— А здорово они вас уработали. Морды-то отъели в ночном клубе.
— Я так и подумал, что это скорей всего торгаши, — чтобы поддержать разговор, сострил пострадавший.
— Это они вам напоследок сказали, что меня Надеждой зовут?
— У меня, сирого и убогого поэта — подобная, не самая худшая из ситуаций, — поморщился скорее от боли, нежели от самоуничижения Ветлицкий.
— Поэт, — девушка даже вату из рук уронила, — Ветлицкий? Теперь мне понятно, отчего ваше имя мне так знакомо. Я читала сборник с такими строчками, где говорится про окно как формулу одиночества, ваши?
— Несомненно, — снова заюродствовал незадачливый литератор, продолжая морщиться.
— Потерпи, — с ходу переходя на «ты», медичка и даже поклонница молодого литератора, опять взялась за тампон, — и не комплексуй. Не всегда бытие определяет сознание. Хотя ещё в школе учили…
— Я и есть школьный учитель… истории.
— Почему не литературы?
— Чтобы заниматься творчеством, совершенно не обязательно заканчивать профильный факультет.
— Да-да, ещё мама мне говорила, что поэты Богом поцелованы. Знаешь, Андрей, — словно дело совсем решённое, сказала девушка, — сейчас пойдём ко мне, там найдутся необходимые медикаменты, заодно вкачу тебе противостолбнячный укол, а там видно будет.
— Видно-то, видно, а вдруг наткнёмся на твоих знакомых? — заупирался «Богом поцелованный». Ему вовсе не светило завершить сегодняшний временной отрезок вечера препротивным уколом.
— Думаю, что в ближайшие дни мы не встретимся.
— Они что, не знают, где ты живёшь?
— Полагаю, что хватит с них и того, что они вполне могут вычислить твоё местожительство.
— Вряд ли меня они приняли за работника парка или бомжа. — Андрей почувствовал, как апатия и усталость забирают остатки сил. Захотелось уснуть, провалиться в яму небытия…
— Да тебе, никак, плохо? — теперь уже опекунша Ветлицкого тронула его за плечо. — Не бери в голову мелочные условности, а лучше помоги мне одеться, рыцарь печального образа.
— Похож на Дон Кихота?
— Почти.
Погасив свет и повесив на дверь замок, Андрей помог девушке спуститься с лестницы. Ему нравилось, как он плавно переходит в ранг подопечных, почти как в случае с Кирочкой Левашовой. Впрочем, раз на раз не приходится, но и сопротивляться обстоятельствам было уже выше его, Ветлицкого, сил.
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Жизнь успела побаловать и пожурить Наденьку Вострецову за её неполные двадцать пять лет предостаточно. Ко времени встречи с Ветлицким у медсестры городской больницы бывало всякое: отец её, главный врач заполярной клиники в городе, мэр которого в своё время был плотно завязан с господином Пулькиным махинациями со строительством был другом нечистого на руку администратора. Эта старая дружба позволила дочери врача сначала беспрепятственно поступить в медицинский институт, а потом и успешно его закончить, хотя быть отчисленной у Надежды причин хватало. Полубогемная жизнь продолжалась у дипломированной медички и после окончания института, что в конце концов привело врача-терапевта в город, где стараниями всё того же друга семьи, надо полагать, через господина Пулькина, Надя подучила прекрасную квартиру. Правда, увлечения молодости не прошли даром, и на новом месте ей пришлось довольствоваться положением медицинской сестры в городской больнице. Конечно, если бы управляющий строительным трестом тоже не попал в полосу неудач, Вострецовой светила бы куда лучшая должность, однако она и сама не хотела оставаться врачом, вести больных одной или двух палат, корпеть над заполнением историй болезней. «Голова должна быть чистой, чтобы отдаваться творчеству», — говорила она подругам, изображая из себя чуть ли не Марину Цветаеву, потому что с некоторых пор стала пописывать стишки, отсюда неожиданная встреча с одним из таких же «чокнутых» обрадовала медичку.
Осматривая квартиру, куда они пришли, Ветлицкий сделал вывод, что живёт его новая знакомая далеко не настолько, насколько позволяет оклад нынешней медицинской сестры. «Может, от мужа осталась квартира и всё остальное? — подумал он, однако расспрашивать девушку о источниках её существования счёл излишним. — Мне-то какое дело? Жить я здесь, кажется, не собираюсь…»
— Проходи, Андрей. Я прозябаю в одиночестве, так что отчитываться, как видишь, не перед кем.
— Живёшь одна?
— А чему тут удивляться?
— Просто… — пожал плечами вечерний гость. — Я решил, что это от прежнего замужества, — не столько развязно, сколько от нежелания лицемерить устало заметил Ветлицкий.
— Нет, просто друг папиного товарища, некто Пулькин, удружил.
— Пулькин? — удивился Андрей, сразу сообразив, что ему не стоит афишировать свою осведомлённость. — Что-то слышал, но не уверен.
— Зато он в себе — аж на сто процентов, но не в этом дело. Сейчас мы продолжим процедуры: раздевайся, у нас уже давно отопление подключили. — Надежда командовала, как и полагается медицинскому работнику. — Ты же в курсе, что я врач.
— Медсестра? — посмотрел пострадавший на хозяйку квартиры с некоторым недоумением: в её поведении угадывался характер лёгкой авантюристки, сродни с Куксовой. Вот ещё не хватало из огня попасть в полымя.
— Вообще-то, судя по диплому, была врачом, но сейчас действительно медсестра, и даже это позволяет видеть мне на твоей шее кровь. Лучше тебе всё-таки принять ванну.
Ветлицкий нехотя согласился и прошёл в комнату, где стояло внушительных размеров «корыто», правда поскромнее, чем у Левашовых, но тоже с гидромассажем, однако даже такое открытие не могло отвлечь гостя от созерцания своего не совсем свежего нижнего белья, да и верхнего — тоже: рубашка ещё туда-сюда, а вот майка… Включив краны на полную мощь, Андрей с силой рванул её обеими руками. Сухой и короткий треск был почти не слышен за шумом струй. Теперь можно сказать, что майка пострадала в драке, а плавки срочно простирнуть, и пока он плещется в ванне, те просохнут.
Нежась в завораживающей купели, Ветлицкий глазел по сторонам: надо же — обыкновенная медсестра — и так устроилась, и всё благодаря связям с каким-то Пулькиным, а что если Надежда — любовница управляющего строительным трестом? Правда, она что-то говорила ещё о друге семьи, мэре заполярного города, но такие подарки в любом случае просто так не делаются.
Из душа печальный рыцарь вышел посвежевшим и даже розовощёким. Запахивая рубашки, чиркнул себя рукой по груди:
— Порвали ребята майку, пришлось выбросить. — В душе он жалел одну из немногочисленных вещей своего гардероба, но всё-таки приходилось держать марку.
— Сегодня тебе спешить не стоит, так что и без майки сойдёт, а там видно будет.
«Сегодня не стоит, а завтра? Если это явочная квартира, то в любой момент может нагрянуть истинный хозяин, и тут — нате вам, подозрительная личность…» Размышления Ветлицкого прервала хозяйка квартиры, которая потащила своего заступника в кухню, где у неё на столе уже стояла раскрытая коробка с медикаментами. «Пусть мажет, если это доставляет ей удовольствие», — решил пострадавший, покорно отдаваясь во власть своей новой знакомой. Тёплые пальцы женщины легко дотрагивались до лица, до шеи, до обнажённого тела, голова слегка кружилась. «Это от голода», — решил Андрей, и ему действительно стало дурно: кухня поплыла перед глазами, спиной он коснулся рельефных обоев стенки и вдруг понял, что зря хорохорился, ещё немного — и грохнется в обморок.
Очнулся он всё там же, где и сидел. Хозяйка гостеприимной квартиры стояла напротив со шприцем в руке и улыбалась.
— Не думала, что мой пациент — такая впечатлительная личность, — произнесла она иронично. — Впрочем, не мешает и перекусить, а чтобы кровь разогнать по жилам, можно принять коньячку.
— Пожалуй, — согласился Ветлицкий и уже через некоторое время лихо расправлялся с предложенной едой.
— Да ты не стесняйся, — для чего-то приговаривала Надежда, — у меня больше полуфабрикаты, но, сам понимаешь, некогда готовить, да и не для кого.
— Неужели всё время одна? — кося под ещё не оправившегося от случившегося, спросил Андрей.
— Нет, зачем же, есть друзья, книги, комп позволяет интернетом баловаться. Кстати, я там впервые твои стихи выловила, у Романа Лунина электронная версия его журнала, а потом подруга сборник подарила…
— Тоже любительница чужих виршей?
— Любительница, виршей… Как смешно ты говоришь, странный человек, да и живёшь в какой-то сторожке.
— Не хочется унижаться перед всякими.
— И только-то?
— Считаешь, этого мало?
— Пожалуй, нет, но излишняя щепетильность ради того, чтобы существовать в симбиозе со своими дождями, призрачными рассветами, в ауре суггестивных настроений и, конечно, в разладе с эпохой — это вопрос спорный.
— Не знаю, возможно, ты и права, только первый тайм мы уже отыграли… как пели когда-то.
— Это слова из любимой песни моего отца. Ой, совсем я тебя заговорила, — всплеснула руками Надежда. — Как голова-то?
— Шумит немножко, и плечо побаливает, — неожиданно признался Андрей.
— Ещё бы, так настучали, мерзавцы. — Девушка почти вплотную приблизилась к мнительному больному, Ветлицкого прямо-таки резанула беззащитная белизна её обозначившейся в разрезе кофтёнки, груди, чистота кожи, совершенство всех форм, и, не в силах справиться с охватившим его желанием, ночной гость положил обе руки на бёдра своей поклонницы. Та не отстранилась, только перевела взгляд с плеча поэта чуть выше. Глаза её, абсолютно чёрные, окаймлённые длинными, накрашенными ресницами, смотрели на собеседника внимательно, и уже никакой настороженности не было во взгляде такого же одинокого, как и он, человека.
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— Я ещё в Красногорске на твои стихи наткнулась, случайно, в краевом «Дне поэзии», как сейчас помню:
Любовь, как ненависть, пришла,
Как осень, зло и неизбежно…


— Это случайный опыт, я потом прозой занялся, а теперь опять… — Ветлицкий смотрел на свою новую подружку и говорил одно, но думал совсем о другом, что именно таких ласковых и ухоженных девочек всякие Пулькины охотно подбирают себе в любовницы. Он прекрасно сознавал, что утром это создание, мило зевнув, скажет: «Спасибо за всё хорошее, но мне пора на дежурство…» — и прощай, красивая жизнь, придётся снова возвращаться в каменную хибарку с единственным тусклым окном, выходящим на чёрную парковую аллею, однако вышло иначе.
На другой день хозяйка продвинутой квартиры посмотрела на своего заступничка так, словно они много лет знакомы, и предложила:
— Оставайся здесь, никуда я тебя не пущу. Ты что, в городском саду сторожем работал?
— Там сторожей нет, милиция изредка навещает, а я рабочих блатовал на уборку территории, вроде завхоза, ну и жил, конечно, в известном тебе месте.
— Всё правильно, — сразу нашлась Надежда, — поэты вообще любят уединение, чтобы не зависеть от сильных мира сего.
— Да нет, квартира у меня была в Отрадном и жена — всё как положено, хотя в один из прекрасных, в кавычках, дней Людмилу убили, дом подожгли, а жалеть меня не надо, — закончил Ветлицкий.
— А кто тебя жалеет? Просто от души предлагаю пока вместе покантоваться, а там видно будет, согласен?
— Да разве во мне дело, — замялся Андрей, — только как же твой богатенький Буратино на всё это посмотрит?
— Какой там Буратино, просто друг папиного друга, но я у него в приживалках не числюсь.
— Тогда смотри, — выдохнул Ветлицкий, разрешив судьбе в очередной раз протащить себя по течению, а после они весь день мешали дело с бездельем, читая друг другу стихи, предаваясь воспоминаниям, и Андрей не переставал удивляться, как много общего у его новой знакомой и Киры Левашовой, как почти параллельно они жили ещё там, в Красногорске, и только одно отравляло сознание гостя, что вся окружающая его роскошь заработана чужим человеком, а он всё-таки, как ни крути, вроде бы перешёл на содержание — и даже не к спасённой им девушке, а к напарнику Левашова, с которым те вместе совсем недавно штурмовали высоты вожделенного председательского кресла главы правительства.
Впрочем, деваться Ветлицкому было некуда, и, решив не обращать внимания на такие нюансы, он безоглядно стал предаваться любовным играм с почти незнакомой женщиной, за что и был вскоре наказан.
Через день у Надежды начались дежурства, и Андрей, оставшись один, совсем потерял бдительность, когда, даже не подумав, смело снял трубку зазвонившего телефона.
— Надю можно? — спросили приятным баритоном на другом конце провода.
— Надю? — Только теперь до Ветлицкого дошёл весь ужас его двусмысленного положения, возможно, это звонит сам Пулькин? Вот влип так влип. Нужно было что-то предпринимать, и, немного помедлив с ответом, хитрец бодренько поинтересовался:
— Какую, собственно, Надю?
— Вострецову, — уже раздражаясь, чуть ли не потребовал мужчина.
— Здесь и в помине нет таковой. Скорей всего, вы ошиблись номером. Перезвоните, пожалуйста. — «Козёл», — хотелось добавить по адресу владельца приятного баритона, но остряк-самоучка сдержался изо всех сил и аккуратно вернул трубку на место. Через некоторое время телефон зазвонил вновь, но теперь Ветлицкий был уже учёным.
Когда Надежда вернулась из больницы, Андрей поведал ей о звонке и как он едва не попался.
— Ерунда, — успокоила постояльца хозяйка. — Пулькин сам виноват, давно пора поставить автоответчик и не дёргаться вслепую.
— И часто он так дёргается?
— Да нет, наверное, собрался куда-то? Я ему из больницы звякну…
На следующий день, вернувшись с дежурства, Надежда растормошила поэта:
— Просыпайся, служитель муз.
От неё пахло вином, запахом дорогих сигарет и ещё чем-то таким, незнакомым. «Ты что, от Пулькина откупалась?» — хотел спросить Ветлицкий, и на душе у него заскребли кошки, но не спросил, а просто завертел носом, вроде бы спросонья ничего не понял.
— Это мы с девочками день рожденья одной мымрочки отмечали.
— Хороши поборники здорового образа жизни.
— Мы что, знал бы ты, как докторанты за воротнички закладывают. Я, между прочим, и гоняться за такими не стану. Кстати, посмотри на улицу, какой снег.
Действительно, за окнами, словно кто-то очень щедрый, но осторожный, спускал сверху бесконечное полотно кружевной материи.
— Вот и закончилась моя парковая служба. Теперь с уборкой листвы до весны отложено. Правда, снегу опять же навалит, — раздумчиво произнёс Андрей.
— Нашёл о чём заботиться, — защебетала Надежда, забираясь в постель к поэту, — подвинься.
— Лучше перелазь через меня.
Женщина закинула ногу.
— Так и сиди.
— А что, я могу.
— Всё можешь?
— Скажем так — многое, — улыбнулась Надежда.
— Завтра надо в Отрадное съездить, — хриплым голосом и вроде бы вовсе не к месту сказал Ветлицкий.
— До завтра ещё дожить надо, — тоже загадочно посоветовала новая пассия и, приблизив своё лицо к лицу Андрея, закрыла его своими распущенными волосами.
9
С расчётом в Отрадненской школе произошла заминка. В учительской, кроме физрука, никого не было. Николай Алексеевич, увидев коллегу, обрадовался:
— А-а-а, Андрей Андреевич, заходи!
— Я на минутку, узнать о расчете.
— Да у них опять с деньгами не слава богу, зарплату повысили, а платить, один чёрт, не собираются вовремя. Ты-то в городе небось устроился? Там свой бюджет, и денежки, значит, другие.
Ветлицкий замялся, не хотелось посвящать физрука в свои заморочки. В это время прозвенел звонок, и, словно обрадовавшись, бывший учитель истории заторопился уходить.
— С учителями не хочешь поговорить? Они тебя вспоминали.
— Хотел бы, но дел по горло.
— Ну-ну, стихи-то пишешь?
— Да так, балуюсь больше, они у меня теперь злые стали, даже сам не рад, что так раскрутился.
Физрук побарабанил по глянцевой поверхности стола:
— Понимаю, топчемся на месте, а как заполошничали, помнишь: «Даёшь новое правительство!» Теперь нечего дёргаться, за что боролись… как говорится.
— Диалектика, — пробормотал Ветлицкий и, пожав руку коллеге, вышел в уже наполняющийся детьми коридор.
После посещения школы бывший учитель не спеша побрёл вдоль по главной улице посёлка, потом свернул в тот край, где стоял его дом. Видно было, что соседи кое-как подлатали свою повреждённую половину, а вторая так и осталась стоять никому не нужной. Свежевыпавший снег принарядил округу, и действительность уже не казалась такой мрачной, какой была осенью, но даже этот снегопад не мог засыпать чёрные глазницы выбитых окон, закопчённые наличники. Андрей сначала хотел зайти во двор, но потом передумал и только постоял, опершись на ограду: кто-то приткнул повреждённую калитку к столбикам и накинул сверху ржавый обруч. Свежих следов не было, но, заметив, что от крыльца соседей к воротам идёт человек, Ветлицкий резко повернулся и зашагал вдоль по улице, согревая руки в карманах полуспортивной куртки, которую одолжил у своей новой знакомой. Впрочем, не одолжил, а надел запросто, благо теперь женская и мужская одежды почти не различаются, разве что пуговицами, так эта и вовсе на молнии…
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Вернувшись из Отрадного, Андрей застал Надежду на кухне. По тому количеству различных банок, бутылок и посуды, выставленных на стол, стало понятно, что его подружка затевает нечто большее, чем простое приготовление ужина на двоих.
— Что произошло? — удивился он, раздеваясь.
— Произойдёт, дорогой.
— Пригласила кого? — меланхолично спросил Ветлицкий, в душе сильно опасаясь, как бы этим некто не стал вострецовский благодетель Пулькин.
— Пригласила, а чего скрываться? Раньше, когда я жила в малосемейке, мы с девчонками часто собирались. Отчего не развеяться с теми, кто тебе близок?
«А потом ты с дикими криками носишься по кустам от этих близких…» — вспомнил Андрей про недавнюю сцену в парке. Любительница пирушек, словно угадав мысли своего нового товарища, улыбнулась:
— Наверное, вспомнил про то, в какой я переплёт попала в парке?
— Почти угадала.
— Вот видишь, всегда интересно жить на грани… — Надежда замешкалась с выводами, но её выручил звонок. Хозяйка поспешила открывать дверь, и сразу же стало слышно какое-то шевеление, возгласы, повизгивание — в общем, всё то, что сопутствует встрече особ женского пола. Пришли Надеждины подруги — Галя и Лариса, как представились они Андрею, причём последняя понравилась квартиранту: стильная, элегантная девочка.
— Вместе работаете с Надей? — спросил он свою новую знакомую, когда они остались случайно одни.
— Нет-нет, просто давно знаем друг дружку, — уклончиво ответила та, и Ветлицкий оставил попытки выведать ещё что-либо, зато Лариса в свою очередь поинтересовалась, расставляя рюмки:
— Как вы полагаете, на скольких гостей Надька замахнулась?
«Надька», — отметил про себя горе-помощник и пожал плечами:
— По-моему, это у неё экспромтом вышло, нахлынуло, как цунами.
— Разве цунами случается неожиданно?
— Вообще-то я историк, так что вопрос остаётся открытым.
— Историк, а я слышала, что вы стихи пишете?
— Это с какой стороны посмотреть, — осмелел Андрей. — Творить красоту — это удел немногих, но взять, к примеру, ваших родителей…
— Можете не стараться, я — детдомовская.
— Неужели? — опешил Ветлицкий.
— Отчего же, разве в детдомах одни уроды воспитываются?
— Нет, конечно, — засмущался почти натурально поборник красоты, — но всё равно не укладывается в сознании: детский дом — и вы, Лариса.
Тут в комнате появилась Надежда, она несла хлебницу и салат в хрустальной вазочке, почти в выставочном экземпляре.
— Андрей, на кухню к Галке, она покажет, что брать!
Опять запиликал звонок в прихожей, и гости стали наполнять вострецовскую квартиру. Андрей опасался, что среди приглашённых вдруг появится кто-либо из тех парней, которые скандалили с Надеждой в парке, но только гости расселись за столом, как на пороге комнаты появился уже знакомый Ветлицкому врач скорой помощи и Кира. Да, Левашова пришла с Глебом, и все зашумели, полезли с расспросами, стали предлагать штрафную. Стремилов ломаться не стал, Кира — тоже, и оба хлопнули по фужеру вина.
Когда сумбур стал потише, Надежда спохватилась и решила представить Андрея, как полагается:
— Знакомьтесь, кто ещё не успел, — сказала она, — это мой лучший друг, поэт…
— И гражданин? — переспросил кто-то со смехом.
— Этого я не знаю, под одним маскхалатом с ним в разведку не ходила.
— А под одним одеялом скрывалась от… врагов народа? — опять раздалась смешливая реплика, но Ветлицкий мало на кого обращал внимание, так ошарашил его приход запоздалых гостей.
— Очень рада, Андрей, — ухмыльнулась Левашова, чем несколько озадачила хозяйку дома.
— Будь здоров, старик, — словно попрощался Стремилов, тут Надежда совсем отпала:
— Выходит, что вы знакомы?
— Да кто же в нашем городе не знает автора стихов «Формулы радости», — чуть ли не издевательски произнёс Кирин муж.
— «Одиночества», — уточнил известный автор.
— Да-а, но «Формула радости» — согласись, старик, звучит более оптимистично.
— Кончайте трепаться, — поднялась из-за стола Галина. — Я не знаю, кто тут законный поэт, а кто вор в законе, — гости рассмеялись, — только предлагаю выпить за хозяйку этого скромного, почти блоковского «Балаганчика».
«Или шукшинского бордельеро», — зло подумал Ветлицкий, которому изначально не нравилась затея подобной пирушки.
После второго или третьего тоста присутствующие расслабились настолько, что больше никого не надо было уговаривать выпить. Надежда куда-то исчезла, и Андрей оказался рядом с Кирой. Они искоса посматривали друг на друга, не зная, с чего начать, наконец Кира спросила:
— Ты с кем здесь нарисовался? Я так рада видеть тебя живым-здоровым. Мне Глеб рассказывал, как вас с Германом поприжали в тайге.
— Это не нас, — уклонился от первой части вопроса Ветлицкий, — наоборот, мы влезли не в своё дело.
— Как это на тебя похоже.
— Андрей! — Надежда появилась весьма некстати и хищно зыркнула в сторону Киры. — Вы жена Глеба, а он мой однокашник по институту.
«Так я и думал, что Стремилов ещё достаточно молод, — ничуть не удивился Ветлицкий. — Правда, с Кирой они почти одногодки…»
— У Глеба только на Северном полюсе нет знакомых, — ответила Кира, — а впрочем, я ошибаюсь. Слышали о враче, который сам себе операцию аппендикса сделал? Тоже наш, красногорский. В музее, говорят, даже есть инструменты и чучело пингвина, которые он подарил городу.
— Разве на Северном полюсе есть пингвины? — удивился Андрей.
— Нет, Кира просто слегка полюса перепутала, — уточнил незаметно подошедший Стремилов.
— Ничего не перепутала, просто не успела сказать про Антарктиду, — обидчиво заметила Левашова, и её муж понял, что зря влез в чужой разговор.
— Надежда Викторовна, мы здесь мешаем, — поспешил ретироваться Глеб.
— Какой обидчивый, — сказала Кира про супруга, когда тот вместе со своей однокурсницей вышел в другую комнату. — Ты мне так и не ответил: как оказался здесь?
— Очень просто. — Ветлицкий решил, что нет смысла выкручиваться. — Хотя сам не знаю, то ли живу с хозяйкой этого «балаганчика», то ли выполняю роль громоотвода.
— Ишь ты, как завернул, — вздохнула бывшая любовница. — Наверное, большую школу жизни прошёл с тех пор, как мы расстались?
— Главное, что учителя хорошие… попадались.
— Кстати, Надька — первое стремиловское увлечение, до сих пор не рвут отношений. Вот и сейчас думаю, что пошли их продолжать.
— И ты так спокойно об этом говоришь?
— Прости, не догадалась, что тебе неприятно будет. Всё-таки Вострецова теперь твоя пассия.
Кира говорила ещё о чем-то, но Андрей почти не слушал её, в голове засела информация о взаимоотношениях двух только что скрывшихся с глаз людей.
— Да ты зря психуешь, — дёрнула Левашова за рукав своего собеседника. — Брось комплексовать, я пошутила. Хочешь, сейчас сходим и посмотрим. Только не в этом дело. Расскажи лучше, как сюда попал?
— Очень просто, работал ночным сторожем в парке и соблазнил девушку в белой курточке.
— Она сама к тебе пришла или закадрил от нечего делать?
— Выручил из одной пикантной ситуации, теперь понимаю — зря.
— Казнишься и каешься? Как мне это в тебе знакомо. — Кира, незаметно для окружающих, положила руку на колено Андрея, но сидящие за столом, кажется, меньше всего обращали внимание на мирно беседующую парочку. — Знаешь, а мне Левашов опять предлагает жить вместе. Его достаёт то, что сынишку воспитывает чужой дядя.
Ветлицкий хотел уточнить, мол, всё равно Кирилла воспитывала бабушка, но тут к ним подошла Галина.
— А куда Надежду спрятали? — спросила она, наклоняясь к Андрею.
— Где-то на заднем дворе с моим благоверным детство вспоминают, — неожиданно грубо вставилась Кира.
— Вот как, — растерялась Надькина подруга. Она недоумённо пожала плечами и отошла, скорей всего тут же забыв про сказанное подвыпившей гостьей, а вскоре вместе с Ларисой стала организовывать игру в пресловутую бутылочку.
Пока хмельная компания, целуясь и лапая друг друга, крутила на поду бутылку из-под шампанского, к растерянной парочке вернулась Надежда. Глеб где-то задержался. Ветлицкий, который в спорах о жизни не упускал главного, попивая хозяйское винцо, хотел сначала устроить выяснение отношений, но потом смалодушничал и решил умыться. Не доходя до ванной, он увидел в просвете приоткрытой двери в боковушке сидевшего на диванчике Глеба и, сам не зная зачем, подошёл к Киркиному супругу. Тот несколько удивился появлению оскорблённого в своих чувствах теперешнего хозяина здешних апартаментов.
— Заходи смелее, старик!
— Ты уже приглашаешь? — нахмурился Андрей.
— Извини, забыл, кто в доме хозяин.
— Надька-то не напомнила, — голова у Ветлицкого закружилась, — пока вы здесь…
— Хочешь сказать — выясняли отношения?
— Может, чего и покруче?
Глеб приподнялся с диванчика:
— Пить нужно меньше.
— Может, я и пьяный, — пробормотал едва ли не рогоносец, — но Киру за твоею спиной не лапал.
— Вот и зря, она бы не отказалась.
— Не хочу и другим не советую.
— Да брось юродствовать, — засмеялся Стремилов. — Хочешь, Надьку позову, она подтвердит, только ты всё равно не поверишь?
— Сам-то… — Ветлицкий дёрнулся и вдруг, отпружинив от столешницы, резко нанёс удар корпусом маячившему пред ним силуэту, но Глеб, кажется, был начеку, потому что вместо мощного столкновения Андрей ощутил как бы разверзшуюся перед ним пустоту, боль в плече и грохот, скорей всего от столкновения с рядом стоящей тумбочкой.
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Утром борец за справедливость проснулся с головной болью и онемевшим плечевым суставом. Правда, спал он всё-таки на диване и даже укрытый пледом, но подозрение того, что зловредный Киркин муж слегка попинал своего соперника, у Андрея осталось. Немного размявшись, Ветлицкий отправился на поиски той, которую так безбожно приревновал накануне. Вострецову он нашёл в постели. Потому как лежала она одетая на нерасправленной кровати, стало ясно, что сожительница спала одна и что надралась она с вечера не меньше, чем сам Андрей.
— Вставай, графиня, — стал тормошить он подругу, удивляясь, насколько хрипло и фальшиво звучит его голос, — нас ждут великие дела!
— Это ты? — открыла глаза «графиня».
— Ага.
— Значит, я так и спала… одна?
Ветлицкий поморщился, сразу вспомнив вчерашнее объяснение со Стремиловым.
— И спала, и одна, что-то голова трещит с бодуна.
— Давай слегка опохмелимся, а с чего мы так надрались?
— Вот и я спрашиваю — с чего?
В это время заверещал телефон. Андрей на всякий случай отошёл в сторону, а Надежда, нечёсаная и слегка припухшая, что вовсе не безобразило её, взяла трубку.
— Да-да, обязательно, — закивала она невидимому собеседнику. — Сегодня вечером, я с дежурством договорюсь. Ой, я тоже хочу в Таиланд. Ол райт, как говорят в Сингапуре.
Закончив разговор, хозяйка квартиры посмотрела на своего сожителя умоляюще:
— Давай наведём порядок. Полагаешь, часа за три управимся?
— Да что случилось?
— Ничего, просто Пулькин с Левашовым завтра улетают по делам фирмы, а сегодня шеф обещал меня проведать.
— Приятно удивлён. Значит, тебе нужно быть на уровне? — скривился поэт.
— Мне его нужно встретить и… проводить, чтобы потом опять очень долго жить без проблем, а ты как думал? В наше время даром ничего с неба не сыплется, кроме метеоритов. Ох, совсем забыла, — видя растерянное лицо любовника, владелица роскошной «хаты» поковыляла к одному из шкафов и, порывшись в ящичках, достала ключи. — Вот, — протянула она один из них Ветлицкому. — Золотой ключик от дверцы, перед которой висит старый холст с очагом папы Карло.
— Что ещё за «папа»?
— Шутка, ключ от моей комнатушки на Тельмана, возле Дома быта. Поживешь денька два или только переночуешь, пока я от шефа отнекаюсь. «Отработаешь безбедное существование…» — с горечью подумал Андрей, выслушивая последние наставления подруги, но кочевряжиться не стал, да к тому же уборки вокруг было предостаточно, и, когда работа подходила уже к концу, Надежда неожиданно ласково прижалась к своему помощнику:
— Спасибо, родной, беги и не скучай без меня. Я же понимаю, как тебе нелегко.
Ветлицкий заставил себя улыбнуться, потому что утверждать обратное было бы верхом всякого лицемерия.
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Выйдя от Вострецовой, Андрей решил, что на Тельмана он успеет — день хоть и зимний, а длинный, когда спешить некуда, и решил завернуть в парковое хозяйство Веселова. Там царил полный покой: Никодимыч отключил аттракционы, будочка кассирши была закрыта на висячий замок, и только к зданию конторы вела узкая стёжка, протоптанная в глубоком снегу. Ветлицкий, не зная, то ли ему забрать у директора документы, то ли сказаться больным и попросить отпуск без содержания, стоял, раздумывая, у развилки, но тут на крыльце появился механик, и бывший парковый разнарядчик решительно зашагал навстречу.
— Привет, Никодимыч!
— Здорово, а мы решили, что тебя бомжи схавали.
— Приболел я немного, — поморщился лгун.
— Святое дело, особенно с похмелья, — подмигнул понимающе Никодим. — А тебя тут какой-то фраер искал.
— Меня — кто? Может, с рукой перевязанной?
— Может, и с рукой, я не обратил внимания. Спросил и сразу же смылся.
— Наверное, Герман? Эх, не хотелось мне в редакции показываться…
— А ты позвони.
— Верно! Пойду звякну. — И Андрей пошёл в контору. Из «Енисея» ему ответила Лина Фёдоровна. Про Старцева она сказала, что у того выходит материал о Збруеве и Герман должен сегодня обязательно быть в отделе.
— Во сколько? — забеспокоился Ветлицкий.
— К одиннадцати обещал, а уже без пяти обед.
Старый друг явно не торопился отметиться на работе, и, прикинув, что теперь его нужно вылавливать в редакции только после перерыва, Андрей попрощался с механиком и потопал в город.
Выпавший с ночи снег приятно преобразил округу. С наступлением холодов большинство автомобилистов загнали свои машины в гаражи и на автостоянки, так что стало меньше шума и копоти, хотя возле дома, где располагалось отделение Союза писателей, стояла кофейного цвета «тойота», возле которой разминался не кто иной, как сам Фомичёв. Завидев старого знакомого, он замахал ему:
— Привет молодёжи! А я тут Василия Степановича поджидаю, собрались на встречу с пацанами в каком-то лицее. Ты-то как живёшь? Читал я, тёзка, твою последнюю хреноту.
— Что-то вы нынче расчертыхались, Андрей Сергеевич, — удивился автор не понравившейся Фомичёву книжки.
— A-а — всё к одному, правительство обещает налоги на иномарки поднять, коммунисты — вообще лишить собственности, а нынешние либерасты… знаю я вас, тихушников.
— Да побойтесь Бога, господин Фомичёв, вот Герман Старцев…
— Знаю я твоего Германа, скрытый троцкист и авантюрист. Эх, жаль, Мирра от нас рано ушла, а Василий Степанович на вожака не тянет. Не то что писателям средства пробивать, так он и Союзу ничего наскрести не может. Ты-то, вижу, тоже неважнецки живёшь? Да не морщись, не морщись. До сих пор по проспекту в бабьей курточке шлындаешь.
Андрея словно кипятком окатили. Он-то думал, что никакой разницы нет, а Фомичёв сразу подметил.
— С чего вы взяли, что это не… мужская курточка?
— Хм, с чего, а вытачки для сисек, вот они, по бокам! — И поэт-сатирик бесцеремонно провёл пальцами по обеим сторонам куртки. — Этак тебя скоро голубые за братана считать будут.
Фомичёв излагал свои доводы громко, и Ветлицкому показалось, что прохожие ухмыляются, глядя на толстяка в дублёнке и парня в красной осенней курточке. Прервал поток бурных фомичёвских высказываний бывший заместитель Мирры Нестеровны, который, старчески шаркая растоптанными ботинками по тротуару, подошёл к беседующим.
— Задержался я, господа писатели. Как поживаешь, Андрюша?
— Как он поживает, если в бабьей кофте ходит, — заржал Фомичёв.
— Не скажи, Сергеевич, курточка на парне модерновая, хотя на стихах и такую заполучить — чудо. Тебе уже тридцать есть, Андрюша?
— Какая разница, — перебил старика Фомичёв, — тридцать ему или сорок? Пока экономически не определится, до тех пор будет на побегушках бегать по городу. Поехали, Василий Степанович! — И оба писателя стали усаживаться в иномарку, а Ветлицкий вздохнул и побрёл в редакцию «Енисея», стараясь по возможности прикрывать рукавами две еле заметные строчки по бокам его куртки.
Кабинет Старцева был открыт, и Андрей опасливо, дабы не напороться ещё на каких-либо нежелательных знакомых, заглянул в него.
— Заходи, — увидев Ветлицкого, приветливо закивал «потомок недобитого колчаковского офицера». — Я тут хоть и с одной рукой, но всё же настучал на машинке про нашу таёжную экспедицию, как говорится: дорога ложка к обеду.
— Подожди ты со своей ложкой, — отмахнулся Андрей, — тебя о чём следак спрашивал?
— А о чем он может спросить, сам понимаешь, алиби у нас железное, вертолётчики видели, а потом санитарный врач, который меня в больницу отправил. Ты его больше не встречал?
— Брось лапшу на уши вешать, что думаешь делать с орденами? — Ветлицкий опасливо покосился на дверь. — Ценные они или так, одна бутафория?
— Я с этим делом ещё не разобрался: один точно наш — Святого Владимира, а второй — корона наверху вроде российская, а написано по-латыни, но главное, что бриллиантов ни в одном нет!
— А ты бы хотел камушков с орденов наковырять? Они же сами по себе историческая ценность. — Андрей собрался прочитать целую лекцию о преемственности поколений, но в это время в кабинет заглянула Лина Фёдоровна, которая всегда благоволила к Андрею, вот и сейчас расплылась в улыбке:
— Никак ещё один заговорщик пожаловал? Ну, как тебе пишется?
— Как дышится, — соврал Ветлицкий. — Если всё наладится, буду второй сборник комплектовать.
— Материал, Лина, готов. — Герман потряс листами, которые только что совал другу.
Ответсекретарь повертела рукопись:
— Это нужно печатать в рубрике «По следам наших выступлений» а ты, Андрей, чего нам дашь? Тут Магда надумала небольшую рецензию на твой сборник делать, так что, думаю, обстановка несколько нормализуется. Ладно, я побегу, — заторопилась Лина Фёдоровна и кивнула Страцеву: — Выздоравливай!
— Постараюсь.
После ухода Ветлицкий продолжил прояснять обстоятельства, наседая на Германа, но тот умело уходил от прямых ответов, а когда Андрей упомянул вскользь имя своей бывшей покровительницы, которая покончила жизнь самоубийством, Старцев и вообще вышел из себя:
— Ты опять за своё, Ветла? Здесь даже мы утверждать не можем, что Кумаева не виновата.
— Отчего же, я точно знаю, что Серый сам загнулся, впрочем, хватит по-пустому языком чесать. Ты думаешь реализовать ордена?
— Со сбытом, приятель, сложности. Город наш не ахти какой, к кому попало не сунешься, нужно, чтобы покупатель имел понятие. За бесценок толкать — себе дороже, так что всё ещё впереди.
— Что за шум, а драки нет? — В дверях старцевского кабинета показалась Светлана Куксова.
— «Тут и драка вскоре случилась…» — в пику ей, строчкой из зощенковского рассказа ответил Герман.
— О-о, какой ты начитанный! — Светлана и бровью не повела, увидев старого друга, вроде бы и не было между ними ничего.
— Куда нам, сирым и убогим, — улыбнулся Старцев и сразу же поинтересовался: — Ты с чем пожаловала?
— Да ни с чем, слышу, что в кабинете хозяин объявился, вот и заглянула.
— А мы с Андреем в тайгу по осени шастали, кое-что разнюхали, теперь подводим итоги.
— Это «кое-что» опять на статью тянет? — Куксова хитро посмотрела на спорщиков.
— Ты, как всегда, права, — хмыкнул бывший любовник, — уголовную.
— Тогда я пас, разбирайтесь без меня, мальчики. — Журналистка недоверчиво покрутила головой и вышла.
— Не получилось душещипательной встречи, — констатировал Старцев.
— Нашёл перед кем распинаться, лучше посоветуй, как…
— Рокфеллером стать?
— Хотя бы просто с голоду не сдохнуть.
— Тогда надо ушами работать, на честном труде очень-то не разбогатеешь.
— Вот и подсуетись по части реализации збруевского наследства.
— Как получится. Тебе к следователю когда?
— Да вроде завтра. Пойду я, Гера… и вот ещё что, забыл спросить: это не ты меня в парке разыскивал?
— Когда? — Старцев удивлённо поднял брови, и Ветлицкий понял — не он.
— Хорошо, не важно. Сам быстрей выздоравливай. — У Ветлицкого не было зла на друга, но шуточки и выпендрёж Германа всё-таки действовали на нервы, и ещё раздражала его привычка давать ничего не значащие советы, почти как Фомичёв. Правда, поэт-сатирик был более сведущ в вопросах экономики, чем журналист республиканской газеты, но вообще-то они оба были одного поля ягодки, да и Андрей тоже почти из той же компании.
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Пятиэтажка на Тельмана, куда Андрей поспешил после встречи в редакции, выглядела вполне прилично, только вот округа была крепко захламлена: мусорные баки переполнены, из-под снега выглядывает строительный мусор, видать остался после летнего ремонта, а тропинки заляпаны тошнотворным вороньим помётом, который накапливался от снегопада к снегопаду. Немногочисленные деревья во дворе и сейчас изобиловали этими завсегдатаями городских помоек, их громкое карканье то ли предвещало смену погод, то ли их тревожило что-то.
Нужную квартиру Ветлицкий отыскал на третьем этаже — обыкновенная коммуналка, комнаты которой распределялись между разными семьями, а туалет с ванной и кухня — общие. Владельцев сопредельных апартаментов он не встретил, кроме женщины и девчонки, которым молча кивнул, проходя мимо. Соседка тоже поздоровалась с ним безо всякого интереса, а девчонка и вовсе отвернулась.
Комната Надежды новому постояльцу понравилась, хотя и просто, но со вкусом обставлена, только пыль везде, но, вооружившись пылесосом, Андрей скоренько навёл порядок. После таких упражнений ему захотелось есть, но, подсчитав наличность, квартирант с унынием обнаружил, что надолго его ресурсов не хватит, хотя если не шиковать, а взять молока и хлеба, то жить можно, тем более кой-какие концентраты в кухонном шкафу остались.
Возвращаясь из магазина, Ветлицкий не удержался и стал украдкой откусывать от батона маленькие кусочки, стараясь есть незаметно от окружающих. Так незаметно батон оказался наполовину съеденным, и чувство голода уступило место сытому равнодушию. Поднявшись к себе, Андрей разделся, взял из Надеждиной комнаты полотенце и пошёл в ванную, где долго плескался, верней брызгался под душем, подставляя уставшее тело под тугие горячие струи. Через тонкую дверь ему были слышны голоса женщины и девчонки. Подумалось, что случись чудо — и хозяйка соседней комнаты вдруг постучится к нему… Глупая фантазия взволновала, появилось смутное желание близости с незнакомкой. Он стал прислушиваться к разговору, но ничего не смог разобрать, потому что почти оглох от дикого вожделения к той, что говорила глубоким и сильным голосом, а когда, совершенно разомлевший, пришёл себя, то услышал, как в дверь ванной действительно случат.
— Чего надо? — хрипло и отрешённо спросил Ветлицкий.
— Ты, мужик, не один в доме, чтобы по часу плескаться в общественном санузле! — враз отрезвил его чужой голос. Только что переживший некое наваждение, Андрей прислушался, но женского щебетания из кухни больше не доносилось. Тогда по-быстрому сполоснувшись и прибравшись, он откинул крючок и вышел в коридорчик. Оказывается, отрезвил его «бычок» лет этак сорока пяти, с накинутым на шею полотенцем, который стоял, привалившись к стене и с интересом взирая на мокрого и взъерошенного новосёла.
— Ты откуда свалился, такой чистюля? — спросил мужчина Ветлицкого.
— Я товарищ вашей соседки, — показал Андрей на комнату Вострецовой и стал боком пробираться по коридорчику в свою комнату, успев краем глаза заметить, что женщина по-прежнему хлопочет у плиты. Схватив с подоконника жестяной кофейник, он сразу вернулся.
— Можно воды набрать? — спросил, желая завязать разговор, новый постоялец.
— Конечно. С лёгким паром.
— Спасибо, только какой же в коммуналке пар?
— Не знаю, так принято говорить.
Понимая, что мужем только что встретившийся «бычок» этой женщине вряд ли является, Ветлицкий заметил:
— Супруг у вас очень серьёзный, я думал, что он меня за шиворот из душа вытащит.
— Да нет, — поспешила откреститься женщина от такого супруга, — это сосед, он здесь давно, а мы въехали по обмену… — «Вот тебе и фунт изюму, ужасно интересно», — хотя что тут может быть интересного. Андрей прервал свои размышления, потому что у женщины сбежало варево. Она засуетилась, и Ветлицкий невольно отметил, как волнительно означилось под лёгким халатиком её тело.
— Я с мужем в разводе, — справившись с плитой, продолжила собеседница, — поделились, и в результате — имею то, что имею.
— Почему же он вам с дочерью такую каморку уступил или прежняя квартира была маленькой?
— Да нет, квартира вполне соответствовала, — голос женщины задрожал, — а насчёт дочери — это сестра пришла в гости.
— Вот как? — Хитрец изобразил на лице неподдельное удивление, но, скорей всего, вид у него был действительно глуповатый, потому что соседка неожиданно рассмеялась и протянула руку:
— Меня зовут Мариной.
— Андрей, — пожал тёплую и узкую кисть Ветлицкий. — Значит, познакомились?
— Значит, хотя о себе-то вы не сказали ни слова, да и чайничек ваш стоит на холодной конфорке.
— Как на холодной?
— А эта часть плиты не работает.
«Знала про такое и смолчала, — подумал Андрей — выходит, что ей тоже хотелось со мной поболтать, а к “бычку” не питает симпатий, по всей видимости, может, оттого и сестру к себе залучила, чтобы не оставаться с соседом наедине?»
В это время мужчина вышел из ванной, но вступать в разговор со стоящими возле плиты не стал, а молча прошагал в свою комнату.
— Грейте, — сказала женщина, отодвигая кастрюльку в сторону. — Я сварила, и, кстати, если у вас нет заварки…
— Действительно нет, — заприбеднялся Ветлицкий. — Проблема вечного скитальца.
Марина открыла дверцу шкафа в узеньком простенке и, несмотря на то что её сестрёнка уже не раз выглядывала из-за двери, стала нарочито медленно копаться внутри и наконец протянула Андрею жестянку.
— Спасибо, — расшаркался польщённый поэт. — А знаете что, приходите ко мне ваш чай пить. Одному так тоскливо.
— Одному? — удивилась женщина. — Вы же, кажется, имеете отношение к настоящей владелице комнаты?
— Да нет, у той свои дела, у меня — свои. Мы свободные люди, мало чем друг дружке обязаны. — Ветлицкий вспомнил, для каких целей Надежда осталась у себя, и комплекс даже малейшей вины перед нею у бездомного литератора окончательно пропал.
— Странно, а мне интуиция подсказывает, что вы с Надей находитесь в довольно-таки близких отношениях.
В это время закипел чайник, и Андрей обрадовался, что не придётся лишний раз выкручиваться, впрочем, женщина и не ждала от него объяснений. Через несколько минут она, отнеся кастрюльку в комнату, вернулась назад, неся конфетницу и два тонких стакана в подстаканниках, но в тот самый момент, когда Марина протягивала стаканы Ветлицкому, на кухне появился сосед. Женщина растерялась и поспешила ретироваться. Конечно, этот пассаж с отступлением не мог обмануть наблюдательного мужчину, но Андрею от этого было ни жарко ни холодно, а посему оставалось одно — тоже удалиться.
Сначала он хотел подождать, когда сосед исчезнет и тогда Марина вернётся чаёвничать, но тот не уходил, и в щель чуть приоткрытой двери была видна его тень, мелькавшая по коридорчику… Время шло, чай давно остыл, и настроение незадачливого ловеласа заметно ухудшилось. От нечего делать Ветлицкий прошёлся по комнате, потом сунулся в книжный шкаф. Книги были самыми заурядными, но в то время, когда их приобретали, весьма дефицитные.
На верхней полке Андрей наткнулся на альбом с фотографиями и только на нескольких узнал Надежду. Он уже собирался задвинуть альбом на место, когда у самой стенки, в просвете между книгами, увидел уголок тёмно-бордовой папки, но внимание его она не привлекла, и, решив, что книги от Ветлицкого не уйдут, а шанс провернуть небольшую интрижку с женщиной глупо было бы упускать, вострецовский постоялец решительно положил альбом на место и стал обдумывать, как лучше выйти на объект неожиданного внимания.
Взяв стаканы и косясь на дверь жилища упитанного жильца, Андрей двинулся туда, где его, вполне возможно, ждали, но комната оказалась запертой изнутри. Вздохнув, Ветлицкий немного помедлил и вернулся к себе.
От безделья Ветлицкий снова сунулся в шкаф и снова обратил внимание на папку, но для того, чтобы её достать, пришлось вытащить томиков пять или шесть, только после этого та оказалась в руках любопытствующего квартиранта.
В папке, к вящему неудовольствию Андрея, были копии каких-то поручений, правда суммы удивляли своими размерами, и почти все они являлись платёжками из того самого заполярного города, мэр которого приходился другом Надеждиному отцу, но поступали на имя небезызвестного Пулькина и на его фирму. Особенно ни о чём не думая, Ветлицкий без интереса полистал бумаги бухгалтерских документов, пока ему на глаза не попался листок, на котором значилась оценочная стоимость некоего коттеджа в Отрадном. Андрей знал, что из себя представляют тамошние убежища новых русских, и чтобы хоть одно из них стоило так дёшево? Он стал заново тасовать бумажки и вдруг сообразил, что готовый компромат сам плывёт к нему в руки, а это не старцевские ордена…
Аккуратно разогнув скрепки, Ветлицкий вытащил часть бумаг и положил папку на место. Спал он в ту ночь неважно и, когда утром соседи загремели посудой, поднялся с больною головой. Теперь, когда пребывание в чужой квартире стало осмысленным, светиться Андрею лишний раз расхотелось, впрочем, решив, что стаканы всё равно вернуть надо, начинающий аферист осторожно постучал в комнату соседки. Женщина вышла тотчас, словно уже поджидала, что её позовут.
— Вот принёс ваши стаканы.
— Извините, — улыбнулась Марина, — я при соседе постеснялась.
— Будем считать, что «инцидент исперчен», — как сказал поэт.
— Я знаю — это Маяковский.
— О-о, вы любите поэзию? — не совсем искренне справился Ветлицкий. — Ну, тогда нам нужно обязательно выбрать время и кое-чего обсудить.
— Считайте — договорились.
— Значит, я ваш должник. — Андрей неумело поклонился, но мысли его были заняты не предстоящим чаепитием, а украденными документами и возможностью быстрого, хотя и небезопасного обогащения благодаря так неожиданно подвернувшемуся компромату.

Часть 6. Непонятная любовь
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Через день, когда Андрей появился у своей законной любовницы, Надежда ошарашила его известием о неожиданном ухудшении состояния здоровья главы республики.
— С чего бы это? — удивился Ветлицкий.
— Ты словно в другом мире всё это время находился, уж не Маринка ли во всём виновата?
— Уже взревновала, — слегка засмущался вострецовский постоялец, ему было, с одной стороны, лестно, что его ещё могут к кому-то ревновать, а значит, ценить, а с другой стороны, удивляла наблюдательность, да и вообще женская интуиция подруги, и, чтобы перевести разговор на другое, Ветлицкий снова спросил об Орлове.
— Говорят, какую-то трассу, кажется горнолыжную, теперь все на этих лыжах слегка подвинулись, на вертолёте полетел открывать, а тот возьми и зацепился хвостом за линию ЛЭП…
— Один летел? — Ветлицкий всё ещё не мог поверить, что человек, на помощь которого он хоть как-то надеялся, сейчас, возможно, лежит в больнице и…
— В том-то и дело, что не один, как всегда с Рамзиным, конечно, корреспонденты. Телевизор включи — узнаешь, а для Москвы Алексей Иванович не фигура.
— Тоже, сказала, если Орёл не фигура, тогда кто, а ведь как хорошо начинал: на пост главы правительства шёл как в бой, людей за собой звал, наобещал им калачей на берёзах, думал — проблемы пройдут сами собой.
— Ты не прав. — Подружка доморощенного критика посмотрела на своего собеседника едва ли не с сожалением. — Не прав прежде всего потому, что чужие слова повторяешь, а сам думаешь иначе. Начни я Орлова ругать, первым бы на защиту бросился…
— Конечно, теперь снова всякая сволочь из щелей повылазит, — озлился Ветлицкий, понимая, что Надежда права. — Пулькин твой — точно. Как у него дела? — хотел спросить.
— Дела идут в гору, и опять же благодаря Алексею Ивановичу, ведь запросто мог под статью его вместе с Левашовым подвести, но пожалел. Нет, Орёл — мужик что надо. Так что Пулькиным ты меня зря попрекаешь, но даже по отношению к нему нужно быть человеком. Да Алексей Иванович вполне терпим, семья нормальная и всё такое.
— Ты и с ними знакома? — снова подколол подругу Ветлицкий. Видимо, время, проведённое Надеждой с управляющим строительным трестом, задевало больное самолюбие литератора.
— Знакома, знакома. Я всех нужных людей держу на прицеле, не то что некоторые.
— Меня имеешь в виду. — Андрей нервно заходил по комнате, в голове как гвоздь сидело последнее сообщение об Орлове, но и то, что совсем недавно в этих комнатах его… почти жена, а проще сказать — женщина, ублажала какого-то борова, тоже не давало покоя.
— Тебя! Нужно понастырней быть, чаще тому же Орлову на глаза попадаться. Ты всё-таки неглупый малый, образование имеешь, способности, так нет же, раскис, сидя в своей избушке на курьих ножках в парке, какими-то бичёвками заведовал, ждал, сам не зная кого…
— Ты не знаешь, а берёшься судить, — Андрей даже пристукнул ладонью по краю стола, — как бы я сам навяливался начальству, возьмите, мол, пресс-секретарём, да?
— Хватит. — Надежда подошла к разгорячившемуся оратору и обняла его, вся такая тёплая, податливая. — Я так устала, а сегодня ещё дежурство.
Потом они лежали в постели, и Ветлицкий упрямо отгонял от себя мысль, что её широкое ложе всё ещё хранит тепло чужого тела. Хотя в принципе ему не было никакого дела до человека, который провёл здесь пару ночей и теперь, скорей всего, подрёмывает в удобном кресле авиалайнера, далеко отсюда.
— Тебе хорошо со мной? — спросила женщина.
— А разве не чувствуется?
— Раньше чувствовалось, а теперь… не знаю.
— Ерунда, просто ты действительно немного устала, Надя. — Ревнивец приподнялся на локте и провёл пальцем по носу, губам и подбородку любовницы. — Все мы сейчас выбиты из колеи гнусной действительностью, безденежьем, а тут ещё это известие. Ты о Рамзине толком не сказала.
— Да сам всё узнаешь, электролиния была обесточена, и вертушка спланировала на снег, он в тайге, говорят, метра два… Кстати, тебе деньги нужны? Мне тут Пулькин презентовал на безбедное прожитьё, можешь брать сколько угодно.
Ветлицкий мысленно скрипнул зубами: получалось, что его уже открыто покупают, но, вспомнив, как он выкраивал без Надеждиной помощи на пару батонов, сделал вид, будто ничего особенного не случилось.
— Будем живы — не помрём, — ответил Андрей уклончиво, и грациозная самочка не стала заострять внимание на финансовой проблеме, а тут же засобиралась куда-то, скорей всего на дежурство.
— Я тебе позвоню с работы, про Орлова узнаю точно. Да и ты не куксись, может, займёшься чем?
— Займусь, — пообещал горе-любовник, но при этом сам ощутил некоторую фальшь в таком ответе, правда, подруга не обратила на это внимания.
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В тот же вечер в больницу к полковнику Орлову прибыли два известных светила из не столь отдалённого университетского центра, а ещё через день нетранспортабельного полковника, вопреки всякой логике, самолётом повезли в Москву, но что-то у медиков не сложилось, и кто бы мог подумать, что пройдёт совсем немного времени — и нынешнего главу правительства будут с почестями провожать в последний путь у себя на родине — в тёплых южных краях.
Вернувшись с похорон, Рамзин уже на вполне законных основаниях взял бразды правления в свои руки, благо он сам в той авиакатастрофе пострадал минимально, да и другие отделались лёгкими ушибами. Ветлицкий вместе со всеми поудивлялся изменчивости судьбы, крепко жалея пусть и не очень близкого, но всё же, как он считал, товарища, однако последующая возня вокруг места главы правительства аполитичного поэта задевала мало, у него появилась реальная возможность сбыть компромат на Пулькина. Андрей уже пожалел, что не прихватил все бумаги, тем более если решил играть, так нужно было играть по-крупному, ведь Пулькин вряд ли упустит возможность побороться за власть, но и того, чем успел разжиться, Ветлицкий решил — хватит для начала, а там видно будет. Теперь, в первую очередь, не нужно обострять отношений с Надеждой, чтобы у той и мысли не было хоть в чём-то упрекнуть своего нынешнего друга, впрочем, если Пулькин начнёт показывать когти, оказавшись на крючке компромата, то из Вострецовой защитницы не получится. Всё-таки начинающий шантажист не мог не осознавать, что затея весьма рискованная, но другого выхода стать самостоятельным в ближайшее время не намечалось.
Улучив удобный момент, когда у Надежды выпало время дневного дежурства, он взял ключи от квартиры на Тельмана и, на всякий случай изготовив дубликат в киоске «Металлоремонта», двинулся за оставшимися документами. Настроение у Ветлицкого по такому случаю вполне соответствовало моменту, появилась цель, и авантюрист воспрял духом.
На переходе (опять на переходе) с ним неожиданно поздоровалась женщина в чёрной приличной шубке. Он бодро ответствовал и потом долго гадал, кто бы это мог быть, неужели подружка Куксовой? «Штурова, вот как её фамилия», — вспомнил Андрей, но женщина была уже далеко, да и вообще какой смысл в общении с данной девицей? Так, в рассеянных мыслях и чувствах Ветлицкий стал обдумывать свои дальнейшие действия, чтобы не нарваться на кого-либо из жильцов смежных комнат. Мужчина днём постоянно отсутствовал, а вот Марина? «Всё-таки не нужно было затевать с ней интрижку, не возникла бы необходимость при встрече оправдываться», — упрекнул себя неловкий домушник. В этой роли бывший школьный учитель чувствовал себя неуютно, а между тем город жил своей обыденной жизнью, и никому не было дела до молодого человека в потёртом демисезонном пальтишке, купленном по дешёвке в секонд-хенде, на которое Андрей сменил модную курточку после едкого замечания Фомичёва. Утешало ещё и то, что в нынешнее беспокойное время каждый где-нибудь что-нибудь помышлял стянуть. Думая так, Ветлицкий почти успокоился, хотя сердчишко его снова забилось довольно сильно перед знакомой дверью. Ключ легко вошёл в замочную скважину, где не захотел проворачиваться. Неумелый грабитель торкал его так и этак, пока не сообразил, что, скорей всего, это не тот ключ… и точно, дверь открылась без шума.
Войдя в прихожую, непрошеный гость на всякий случай закашлял и поздоровался, но квартира была пуста. Тогда Ветлицкий быстро прошмыгнул в Надеждину комнату, и все действия по извлечению документов заняли не больше минуты. Он подумал, что неплохо бы имитировать настоящее ограбление, но тотчас отогнал от себя столь корявую мысль. Засунув бумаги в карман пальто, Андрей уже направился к выходу, когда наружная дверь громко стукнула и женский голос спросил:
— Александр Иванович, вы дома? — Незадачливый грабитель обмер. Первое, что пришло в голову — покинуть комнату через окно, но тогда вошедшая поднимет шум, да и окна сейчас заделаны в зиму наглухо, и, моментально сориентировавшись, Андрей вышел навстречу Марине, как ни в чём не бывало.
— Вот, — сказал он бодро, — бритвенный станок забыл.
— Господи, как вы меня напугали. Я сначала подумала — сосед вернулся, а обуви-то на коврике нет.
— Да я тоже не стал разуваться, тут и дел-то — одна минута.
— Ну, если станок, тогда конечно, — раздумчиво произнесла жиличка и вдруг, словно спохватившись, предложила: — Может, чаю попьём?
— А разве ты не работаешь? — упорно не замечая, что женщина обращается к собеседнику на «вы», продолжал тыкать ей Ветлицкий.
— Работаю, только не полную неделю, и такое почитается за удачу, других давно сократили. Так вы остаётесь? Я как раз из магазина.
— Из магазина, наверное, для сестрёнки чего-нибудь вкусного припасла?
— Нет, она придёт завтра.
Это «завтра» неожиданно заставило Андрея сменить планы: «Вот и пусть все думают, что я приходил к Марине, хотя в принципе — кому какое дело до того, куда я хожу», — решил незваный гость, а вслух произнёс:
— С удовольствием, если ты мне выкать перестанешь.
— Конечно, — обрадованно согласилась Надеждина соседка, и всё снова встало на свои места.
Чай пили, болтая ни о чём. Впрочем, Ветлицкий постоянно помнил о бумагах, которые он так бессовестно экспроприировал, и поэтому совсем уж непринуждённой беседы не получалось.
— Ты, возможно, торопишься? — наконец-то заметила неадекватное состояние своего собеседника приветливая хозяйка, которая, кажется, не имела никаких видов на сидящего напротив случайного гостя. Просто она была по натуре приветлива и всё-таки одинока, понимая, что и Андрей такой же.
— Тороплюсь? — переспросил рассеянный молодой человек. — Да-да, тороплюсь. Знаешь, я лучше потом ещё раз заеду, возьму конфет, вина… Ты мне сразу понравилась, а сейчас действительно некогда. — Ветлицкий нёс какую-то ахинею, но помнил о цели своего прихода твёрдо и в конце концов попросил женщину, чтобы она о сегодняшней встрече никому не рассказывала: — Хотя криминала здесь нет, и ключи мне Надежда сама дала, видишь? — С этими словами Андрей извлёк из кармана ключи и показал их соседке: — Просто так получилось, ты же не подумала, что я грабить сюда наведался?
Марина расхохоталась:
— Сначала было такое, когда дверь увидела приоткрытой, а потом — сам видишь, стала бы я с воришкой чаи распивать.
— А что, вообще-то есть что тащить? — решил перевести в шутку свои слова Ветлицкий: — Может у вашего куркуля?
— Александра Ивановича? Да какой он куркуль. Электриком на СТО работает или слесарем.
— Может, электрослесарем? — подсказал, поднимаясь из-за стола, Андрей, причём подсознательно понимая, что нужно как можно ближе расположить к себе женщину, если не удалось держаться с ней на безразличном расстоянии, неловко обнял Марину и поцеловал в полные, едва ли не девчоночьи губы. Хозяйка квартиры не отстранилась, только покраснела, и Ветлицкий тоже смутился, резко отстранившись, уже на выходе, снова попросил:
— Только не говори обо мне, Мариночка, а мы скоро увидимся…
Взволнованная женщина молча кивнула, и мелкий воришка выскочил на площадку, даже не надев пальто, потом чертыхнулся и, уже забирая свою одежду, ещё раз прижал к себе хозяйку одной из комнат.
Вполне уверовав в свою безнаказанность, Ветлицкий бодро спускался по лестнице, когда уже почти на выходе не обнаружил в кармане своего пальто ключей, тех, настоящих от вострецовской квартиры. «Может, когда демонстрировал их перед этой мадемуазелью, уронил или в прихожей сунул мимом кармана…» На всякий случай обследовав полутёмный подъезд, Ветлицкий в третий раз возвращаться в коммуналку не решился. Так и провёл остаток дня в смешанных чувствах: своей покровительнице отвечал невпопад, даже последние городские сплетни и домыслы касаемо аварии вертолёта выслушал невнимательно. Теперь махинатора занимало совсем другое, всё-таки дело он задумал раскрутить явно превышающее его слабые силы, но кто же мог подумать, что возникнет столько нюансов.
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Узнав, что Верховный совет назначил внеочередные выборы на освободившееся место председателя кабинета министров, Ветлицкий тоже решил активизироваться, и, хотя времени было достаточно, всё-таки откладывать реализацию бумаг не стоило, а посему Андрей первым делом направился к своему старому другу — Герману Старцеву. Тот встретил товарища по несчастью в коридоре редакции «Енисея».
— Ты-то мне и нужен, — обрадовался Герман, — я тут серию очерков задумал о нашей таёжной одиссее, уже и с шефом договорился, кстати, наш Солодовников выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства. Теперь очередь Пулькина или Левашова.
— Почему ты считаешь, что или-или, а если оба?
— На первом этапе — вполне возможно, но потом кто-нибудь снимет свою кандидатуру в пользу товарища. Пошли ко мне, потолкуем.
В своей репортёрской комнатушке Герман повертел перед носом Ветлицкого заживающей рукой:
— Все пальцы работают, а ты боялся.
— Сам в штаны наложил, а теперь храбришься.
— Брось, как раз мне-то всё до фени было: бандиты, вертолёт, эмчеэсники, но финал, согласись, был классический, хоть сейчас в сценарий приключенческого фильма вставляй. Да, совсем забыл тебя предупредить, — Старцев зашуршал бумагами, — в тайге мы случайно наткнулись на след старой базы Ивана Збруева, запомни это на всякий случай.
— Ох и темнило ты, Гера. Смотри, расколет тебя Купцов.
— Не боись, следак понимает, что убийство студентов на нас не повесишь, когда свидетелей целый борт. Ты кого-нибудь после встречал из тех, спасателей?
Ветлицкий припомнил сцену пьяной стычки с Глебом, и ему стало неловко.
— Киру Левашову с её супругом, врачом неотложки, которого вертолётчики с собой брали, впрочем, у меня к тебе, старче, сугубо конфиденциальное дельце. — И Андрей похлопал себя по карману. — Часть бумаг имею в наличии, остальные — дома.
— Показывай! — сразу накогтился собкор.
— Смотри. — Ветлицкий достал из записной книжечки сложенную в несколько раз бумагу.
Герман бегло пробежал глазами казённый бланк и отодвинул в сторону:
— Неплохая телега, однако не стоит того, чтобы резко поднимать волну. Это чья писулька?
— Тебе-то какая разница. Ясней ясного, что здесь такая бомба под пулькинский особнячок заложена, который на уровне собачьей конуры оценен, а ведь он будет подавать сведения о собственности.
— Верю, верю всякому зверю…
Было непонятно, то ли Старцев осторожничает, то ли опять придуривается.
— И это, как я уже сказал, не всё: платёжки, счета, и опять же через наших воротил, до самого Заполярья. Ты понимаешь, Герман, если этот компромат вовремя преподать, можно знаешь как нажиться?
— Солод бы запросто взял, но у него денег — кот наплакал.
— А Рамзин?
— Про Эльдара знаю одно, что за него промышленники, тоже не очень-то богатые по нынешним временам люди. Да ты сначала бумаги принеси, а там видно будет.
— Может, ещё и на консультацию к юристам сходить?
— Иронизируешь? Ой, смотри, свернут нам головы, и будут вместо доходов осиновые колья на кладбище.
— Знамо дело, нужно смотреть в оба, — захорохорился владелец опасного компромата, — тем паче тебе есть что терять: семья, зарплата, тёплое местечко под крылышком Солодовникова, если шеф победит на выборах.
— Во разнылся. Да ты сначала документы принеси. — И глядя, как Ветлицкий старательно обматывает шарф вокруг шеи, посочувствовал: — Сильно-то не унывай, лучше к Светке Куксовой загляни. Она тоже притихла.
— Я не скорая и не группа «Ногу свело», чтобы поднимать дух.
— Вижу, — покачал головой собкор, — жёстким ты стал, Ветла, наверное, стихи писать бросил?
— Вот разбогатею, куплю компьютер, тогда посмотрим — кто кого переплюнет.
— Да чего уж смотреть, «Формулу одиночества» двинул, а я всё на Гриню Сапрыкина уповаю. Видел недавно, богатеет по-тихому. Может, всё-таки сдержит слово, обещал же?
— Может, и сдержит, — Андрей помедлил, — а лучше больше на себя надеяться.
— Кто спорит.
Ветлицкий вышел от Старцева слегка встревоженный, Герман продолжал вести непонятную игру: вроде бы он и «за», а вроде — не очень. В раздумье остановился в коридоре: к Светлане идти не хотелось, к Магде — тоже, вот если бы Кира была в редакции? С той можно было бы пообщаться, но опять же не на тему о компромате на близкого друга её бывшего мужа. Значит, нужно самому думать, как лучше провернуть дельце.
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После всего случившегося в тайге Герман стал гораздо осторожней, хотя он и прежде не отличался завидной смелостью. Неутомимому корреспонденту «Енисея» повсюду чудились какие-то мрачные личности, которые рыскали по пятам Старцева. Он даже со следователем посоветовался, но Купцов успокоил:
— Не стоит паниковать, господин хороший: если бы мне, к примеру, так же метаться, то и вообще за работу сыщика браться не было смысла. Сколько всяких раскручивать приходится, брать на испуг, хранить в закоулках памяти такие досье, и поверьте, запросто найдутся охотники вывести из строя эту мозговую машину, — показал следак на свою голову.
— Выходит, ждать, когда прихлопнут как муху?
— Бросьте, Старцев, думаю что вы переоцениваете свою личность…
Собкор не поверил Купцову и правильно сделал. Однажды в подъезде дома, где он жил, к Старцеву подошёл мрачноватого вида парень:
— Слушай, ты…
Герман оглянулся на белеющий проём входа и невольно сжал кулаки:
— Ну?
— Поговорить надо…
Тут послышались голоса, это спускалась шумная стайка молодёжи. Воспользовавшись ситуацией, Старцев прошмыгнул вверх по лестнице и быстро нырнул в свою квартиру, а потом долго прислушивался, не позвонит ли кто. За дверью было тихо, тогда перетрусивший охотник до чужих кладов подкрался к окну на кухне и глянул во двор — парень топтался у подъезда, потом стрельнул закурить у прохожего и скрылся за углом кирпичного долгостроя.
Дня через два после той странной встречи Ветлицкий принёс бумаги. Герман, уже без прежней уверенности, стал просматривать компромат и заметил, что товар, несомненно, хороший, но куда его сейчас девать — он не знает.
— Пусть дозревает…
К тому времени «Енисей» начал печатать серию очерков под общим названием «Уходим чоновскими тропами»: вроде бы авторы его, верней автор, всё тот же Герман, шёл по следам борца с белобандитами и вышел на его опорную базу.
Первая реакция, как ни странно, была со стороны сыскных органов, причём Купцов сам зашёл в редакцию.
— Читал ваши очерки, Герман Николаевич. Отличное исполнение, и главное — намного правдивей, чем то, о чём удалось записать со слов свидетеля Старцева.
— Правдивей? — Герман сделал круглые глаза. — Вот и вы клюнули на пресловутую удочку, Владимир Иванович. Правдивей ровно на столько, на сколько требует жанр.
— Не скажите, мне вы говорили, что пошли только орешничать, а в очерке упоминание о лопатах. Зачем лишний груз с собою таскать, да ещё по колдобинам?
Собкор про себя чертыхнулся: дурацкая корреспондентская привычка — точность описания.
— Лопата — это громко сказано, обыкновенный сапёрный скребок. Знаете ли — окопать палатку, зачистить место.
— За мальчика держите, наверное, когда очерк пишете, то видите в читателе этого лопушка с длинными ушами?
— Почему же? — Старцев снова себя ругнул за желание объективно оценивать событие. — Если того требует конструкция, могу и просто приукрасить, а уж воля ваша, что будете думать…
— Согласен, а сейчас-то зачем увиливать от правдивых ответов?
— Ничуть не увиливаю, но в крайнем случае можете конфисковать материал прямо из портфеля редактора, я всё сдал для публикации.
— Вот видите, не желаете откровенно, а потом жалуетесь, что за вами по городу слежка. Тревожит вас что-то?
— Да это ещё с тайги осталось: однажды показалось, что кто-то подсматривает за нами, и я, больше пугая Ветлицкого, выстрелил из ружья по кустам, но самое настораживающее, что утром нашёл в зарослях пачку американских сигарет.
— А позднее?
— И позже — тоже, в пещере чертовщина почудилась, пришлось камень пустить вниз по тропе.
— Знаете что, Герман Николаевич, у вас действительно раздвоение чувств, но кажется, что с напарником своим вы всё-таки сговорились и в тайгу отправились за тем, чего не теряли, а точнее говоря — искать збруевские сокровища.
— Не столько клад, сколько материал для здоровой журналистской сенсации, — осмелел собкор «Енисея».
— Это мне понятно, да и вам, а поймут ли те, кого нужно на самом деле бояться? Поэтому, если не затруднит, извольте предоставить опись найденного.
— Да ради бога. — И Старцев выложил перед Купцовым содержимое жестяной коробки, утаив два высших ордена, которые всё-таки надеялся продать.
Сыщик добросовестно переписал название документов, хотел акт изъятия составить, но потом внял просьбе хозяина кабинета и махнул рукой:
— Пока владейте, но помните, что за них вы несёте полную юридическую ответственность, ясно?
— Возражений нет.
С тем и расстались, но спокойствия это визит «вежливости» Герману не прибавил.
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Пулькин и Левашов вернулись домой едва ли не к шапочному разбору. Уже определился с выбором Солодовников, Рамзин закончил собирать голоса в свою пользу, даже Гриня Сапрыкин и тот изъявил желание поучаствовать в дележе лакомого кусочка, поэтому двум друзьям пришлось поднапрячься. Первым активизировался Пулькин.
Ветлицкий услышал об этом из выпуска местных теленовостей, посиживая на диване в комнате Нади Вострецовой. «Всё, — подумал он, — теперь компромат на любителя заграничных вояжей будет в самый раз, только бы покупателя найти». Из всех доверие вызывал Рамзин, но к тому так просто не подобраться, и вообще путаницы хватало, хотя потерю своего командора республика переживала без видимых потрясений. Объяснялось это отчасти и тем, что Алексей Иванович своих обещаний выполнять не спешил, вот разве что сократил управленческий аппарат, но и то скорей всего на бумаге.
— Слышишь, Надя, — крикнул бывший сторонник почившего в бозе главы правительства так, чтобы женщина, возившаяся на кухне, его услышала, — у вас в медицине кого-нибудь сократили?!
— В каком смысле? — появилась на пороге в приятном халатике любовница.
— А помнишь, Орлов обещал усечение штатов?
— У нас и без этого врачей не хватает.
— Вот и переходила бы на работу по специальности.
— Да катись они все, пусть только Пулькин победит на выборах…
— Полагаешь, он Рамзина одолеет?
— Люди знающие говорят. У нас техник один, башковитый такой мужик, так он прямо заявляет, что Эльдар будет прежнюю линию гнуть.
— Выходит, что у ворюги Пулькина лучше получится? — высказался в сердцах Ветлицкий и понял, что едва не проговорился.
— С чего ты взял, что Миха ворует?
— Про такое ещё во время прошлой предвыборной кампании слушок был.
— Верь слухам.
Тут из кухни потянуло горелым.
— Чего-то пахнет? — обрадовался Андрей столь удачному разрешению чреватого для него спора. Защитница управляющего строительным трестом бросилась к плите, а Ветлицкий, в рассеяности нажимая кнопки дистанционного управления, опять наткнулся на уточнение теледикторши, которая сообщила, что господин Пулькин внёс денежный залог вместо сбора подписей в свою пользу. «А кандидат времени зря не теряет. Если так дальше дело пойдёт, то мои бумаги могут сильно повыситься в цене», — подумал шантажист и представил себя вмиг разбогатевшим.
Ужинал Ветлицкий в приподнятом настроении и потом чуть ли не на руках носил свою благодетельницу по комнате, читал ей без умолку стихи, на что Надежда заметила:
— Лентяй ты, Андрюша, мог бы уже не одну книгу написать, а ты лишь по городу… — Женщина замешкалась, подбирая нужное слово.
— Хочешь сказать — шляюсь?
— Хочу сказать, что с тобой невозможно разговаривать серьёзно, ко всему прицепишься, как полицейский крючок.
— Ты ещё крючков не видала, — вспомнил своих следаков не то свидетель, не то подследственный и его оптимизм сразу улетучился, расхотелось дурачиться, несмотря на то, что полы Надюшкиного халатика уже давно разлетелись в стороны, обнажив стройные ножки никогда не рожавшей дамочки, а глаза прямо-таки гипнотизировали смутившегося поэта.
— Брось усложнять действительность, — неровно дышащая почитательница таланта своего постояльца обняла последнего за шею, и они вместе завалились на диван, тем самым предпочтя хоть на время забыться, а верней, отрешиться от всех проблем.
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— Нам нужно спешить! — Ветлицкий посмотрел на друга так, как будто стоило тому захотеть — и всё задуманное осуществится.
— Зачем? — Старцев постучал карандашиком по столу. — Трезвый расчёт, Ветла, вовсе не помешает.
— Хорошо тебе рассуждать, а у меня с Надеждой не всё срастается, раньше в рот заглядывала, а теперь… короче, нужно что-либо реализовывать: либо твои ордена, либо мои документы, но главное — в обоих случаях не продешевить.
— У меня идея. — Собкор перестал выстукивать «Турецкий марш» и даже приподнялся в кресле. — Нужно к Магде сходить, про бумаги не будем очень-то распространяться, а почву прощупаем. Она из Дома правительства не вылазит, тем паче сейчас, когда Солодовников в отгуле по случаю выборов, а вся газета на ней и на Лине Фёдоровне.
— Магда заменяет Ивана Петровича?
— А ты думал.
— Нет, она сразу допрёт, что здесь не всё чисто.
— Кого это вы собираетесь раскручивать? — В дверях стояла та, к кому заговорщики только что хотели идти: тёмно-коричневая норковая шубка удивительно ладно сидела на Сунцовой, шляпка и сумочка гармонично дополняли наряд. Мужчины открыли рты и зацокали языками…
— Какой симпатичный девушка! — подмигнул Андрею собкор.
— Прямо сахар, вай-вай! — подыграл тот в свою очередь.
— Кончайте зубоскалить, — грубовато оборвала их Магда, но чувствовалось, что она польщена.
— Заходи, дорогая, — продолжил игру Герман. — Мы тут гадали, у кого больше шансов на председательское кресло.
— Прикидывали, — подтвердил поэт.
— Вот как? — не выдержала напора двух прохиндеев солодовниковская заместительница и перешагнула порог кабинетика. — Я вообще-то за тем, чтобы сказать тебе, Гера, не тяни с очерком о Сапрыкине и помни — ни миллиметра газетной площади за спасибо. Пусть платят, а насчёт того, кто кого обскачет, то Гришку можно сразу со счетов списывать, он Рамзину, да и Пулькину не конкурент. Ещё вчера доверенное лицо Эльдара в тесном кругу несло по кочкам и нашего шефа, и этого Сапрыкина.
— Вроде бы рановато ещё карты на стол выкладывать? — удивился собкор.
— Нормально, вот разделается Рамзин с партократами, а там и за новых русских возьмётся.
— Значит, он и есть главная фигура? Однако ещё при Орлове не очень-то преуспел, — продолжал упорствовать Старцев.
— А ты бы сумел провернуться?
— Я и не лезу.
— И правильно делаешь, занимайся журналистикой, как говорил Маяковский, улицу от харчков вылизывай.
— Ну, это ты сильно сказала.
— Как получилось. — Магда рывком поднялась со стула и, даже не попрощавшись, вышла.
— Видал-миндал, какие мы стали? — корреспондент обидчиво покосился на своего товарища, словно бы приглашая разделить его досаду.
— А чего ты хотел, Магдалена и прежде была резковата, а теперь и вовсе её голой рукой не возьмёшь.
— Но, с другой стороны, на чёрта нам её голой рукою брать? — возразил Старцев. — Ещё раз продумаем всё до мелочей и… встретимся завтра, а то мне сейчас нужно Гришкой Сапрыкиным заниматься.
Андрей согласился с доводами друга и, попрощавшись, вышел в коридор, где столкнулся нос к носу со Светланой Куксовой.
— Андрюша! — Светка слегка растерялась.
— Салют акулам пера.
— Ты чего здесь прохлаждаешься?
— Вот именно — прохлаждаюсь. У Германа посидел, сейчас иду туда, сам не знаю — куда, чтобы принести то, сам не знаю — что.
— Не знаешь, а стихи? Теперь Солоду не до тебя, да и табу он, кажется, снял.
— Он-то снял, а Магда, насколько я понимаю, полностью решила коммерциализировать газету?
— Ерунда, с ней работать можно, просто она движение любит.
— А ты считаешь, что я болтаюсь на месте? — нахмурился Ветлицкий.
— Не серчай, пошли по городу прошвырнёмся, я на тебя при дневном свете хоть посмотрю, а то всё в полутьме…
Выйдя из редакции, бывшие любовники двинулись в центр.
— Киру давно не встречал? — поинтересовалась Куксова.
— Давненько, а вот знакомую твою видел, я её сначала не узнал, а потом вспомнил — Нина.
— Это Штурова, — подсказала Светлана. — Она, стервоза, у Левашовой квартиру оттяпала.
— Квартиру? — искренне удивился Андрей. — Ту самую, с ванной джакузи?
— Да там не всё так просто, но, короче, наказала, так что не удивляйся, если Кирка тебе на судьбу плакаться будет. Сам-то где обитаешь?
— Да… почти нигде, — замялся герой-любовник, тем более они подошли к перекрёстку.
— Мне кто-то натрещал, что видел тебя с Вострецовой?
— Ты и Надьку знаешь?
— Пулькинскую подстилку? Больше понаслышке, а так хотелось бы у неё про дела ейного хахаля поспрошать!
— А если узнаешь, то что тогда?
— Да сейчас такой материал в цене, пошли, пока светофор позволяет, — дёрнула за рукав пальто журналистка своего рассеянного попутчика.
«Вот кого нужно пристегнуть, — подумал Ветлицкий, — девка хваткая, и смелости ей не занимать».
— Послушай, а если я тебе уже готовый компромат покажу по интересующему тебя типу, ты сможешь его выгодно пристроить?
— Кому — владельцу или конкурирующей фирме? — сразу почуяла наживу Светлана.
— Кому хочешь, лишь бы за хорошие бабки.
— Посмотреть надо, кстати, можно продать или даже обнародовать?
— Лучше без благотворительности.
— Хорошо, я сейчас иду интервью брать у одного капиталиста, а там как насмелишься — приходи. Можно прямо домой, без церемоний.
— Ладно, жди.
— Надеюсь, не до второго пришествия? — усмехнулась Куксова и нырнула в ближайший проулок.
«Чья же здесь фирма может быть неподалёку?» — соображал Ветлицкий, слегка разочарованный столь простым разрешением его вопроса.
Вернувшись в редакцию, начинающий комбинатор самовольно изъял несколько документов из папки в старцевском кабинете и, не дождавшись хозяина, потихонечку вышел на улицу, под лёгкий предновогодний снежок. Глядя на кружение белых мух, Андрей припомнил, что совсем недавно он стоял на крыльце редакции, и казалось тогда, что ничто не предвещает столь бурных событий, а вот поди ж, ты, случилось, да ещё такое…
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К Новому году Герман подготовился плохо, и оказалось, что ёлка, которую он в последний момент купил, не удовлетворяет запросы домашних.
— Какая-то облезлая, — заметила разочарованно жена, — не мог лучше достать?
— Почему не мог? Давай деньги, принесу хорошую.
— Давай — и это говорит мужчина, глава семьи?
— Я-то здесь при чём, если газета финансируется из бюджета, а Орёл сама знаешь где.
— Вот что меня меньше всего волнует, это откуда ты будешь профинансирован, а пока хоть на городскую ёлку своди сынишку.
— Пойдём, Павлик, настоящую красавицу тебе покажу, а то мамка уже запилила.
— Там и Дед Мороз настоящий, и Снегурочка? — сынишка доверчиво потянулся к отцу.
— Все настоящие, даже целый город изо льда и снега.
— Вот здорово, тогда и маму возьмём.
— Обойдётся, ей без нас дома лучше.
Там, куда пришли Старцевы, не в пример тому, что помнил сам Герман с детства, было грязновато и как-то неуютно: гигантские фигуры, высеченные из серого снега, смотрелись удручающе пошло, горки — маленькие, катушка из грубых досок без бортиков, да и освещение оставляло желать лучшего. Павлик же вовсе не замечал того, что так расстраивало отца. Он носился туда-сюда, то взбираясь на ступеньки ледяной избушки, то выкатывался на животе из огромной пасти не то льва, не то рыси.
— Папа, давай вместе кататься! — взывал он к отцу, стараясь перекричать громогласный рык диктора, который рекламировал какие-то товары по местной трансляции.
— Катись один! — помахал рукой сыну осторожный папаша и оглянулся, возле него стоял высокого роста мужчина с усиками и в затемнённых очках.
— Развлекаетесь? — кивнул тот в сторону Павлика.
Герман поздоровался, посетовав в душе, что стал забывать людей, ему показалось, что где-то они уже встречались.
— Да вот жена отправила на культурное мероприятие, в наказание, что ёлку домой принёс никудышнюю.
— Почему же такой наворот? — мужчина недобро усмехнулся.
— Денег не хватило на фирменную.
— Тебе-то грех жаловаться на отсутствие средств, — скривился незнакомец, неожиданно переходя на «ты» и беря своего собеседника за локоть. — Разговор есть, отойдём.
— Павлик, — хрипло крикнул Старцев, — Павлуша!
— Что, папа? — отряхивая пальтишко от снега, мальчишка с любопытством посмотрел на взрослых.
— Пойдём отсюда, мне с дядей поговорить надо.
На душе у Германа заскребли кошки. Показалось, что подошедший к нему мужчина не один, и точно, опытным взглядом журналиста окинув поредевшую толпу, Старцев заметил, что неподалёку маячит фигура человека, который, кажется, уже однажды подходил к собкору в подъезде его собственного дома.
Выйдя из увитых праздничными гирляндами ворот, Герман остановился:
— Я вас слушаю. — Он всё ещё надеялся, что разговор может быть связан с идущей предвыборной кампанией, очерк о ком-нибудь написать, восхваляя сверх меры или наоборот — разнести по кочкам.
— Да нет, это мы вас слушаем, господин литературный сыщик. — Мужчина поправил шарф, и до Старцева стал доходить смысл происходящего. Скорей всего, это тот самый заготовитель, который уже встречался им в тайге, как его… не то Ерш, не то… Крот? Вот так встреча, на него объявлен всесоюзный розыск, а бандит разгуливает по городу среди бела дня, только усики отрастил и нацепил очки.
Внезапное прозрение взволновало собкора, он испугался, но больше не за себя, а за Павлика, который нетерпеливо приплясывал рядом. Сынишке хотелось туда, где бегали ребятишки, а не стоять со взрослыми.
— Пап, мы скоро пойдём кататься? — дёрнул он отца за пальто.
— Скоро, — вмешался в разговор отца с сыном Крот, — вот побазарим на одну тему — и пойдёте, если найдём общий язык, а нет… Тогда ты, мальчик, отправишься в другое место. Так что думай, мужик, хорошенько.
— Всё загадками говорите. — Герман стал даже слегка заикаться. — Чем я могу вам помочь?
— Вот это уже другой трёп, а нужно нам твоё барахло, которое вы нашли в тайге.
— Мы, в тайге?
— Не держи меня за лоха и думай о своём короеде.
Старцев беспомощно заозирался: вокруг сновали люди, проносились красивые автомобили, в сгустившемся по-зимнему воздухе ярче засверкали разноцветные огоньки.
— Суслик, — продолжил усатый, — возьми мальчишку, пусть пока покатается, а мы окончательно договоримся, а то это фраер буровит, сам не знает чего.
— Пусть Павлик здесь стоит.
— Да ты нас за дураков держишь? Кому он нужен, а понадобится — из детсада возьмём или со двора выдернем. Иди, Суслик, с парнишкой, — подтолкнул старцевский собеседник Павлика в спину. — Беги на горку, дядя Коля присмотрит. — Павлик вроде только и ждал, когда ему разрешат кататься, и со всех ног бросился к ёлке. Герман было сделал шаг за сыном, но прямо животом упёрся в кулак своего нахального собеседника.
— Ты не понимаешь, что с таким же успехом и на перо можешь наскочить?
— И как же будем делить, или у тебя всё забрать?
— Да чего делить-то? — взмолился Старцев.
— Добычу, недаром же вы через гору удрапали, даже ружьё в пещере бросили, а мы вас ждали. Суслик — глупец и тот догадался, что вы там затарились.
Герман посмотрел в сторону ушедшего с сыном мужчины.
— Я и нашёл-то, что три ржавых Георгия и два ордена, за которые здесь, в захолустье, и по двести баксов не дали бы.
— Да ты, никак, гонишь? Зачем же вам сваливать по-быстрому, если ничего не взяли?
— Я с обрыва сорвался и руку себе поранил, ещё и сейчас как следует не прошла, да если это вы у речки были, то видели — рука плетью болталась.
— Мужики, дайте закурить, — сунулся к беседующим какой-то прохожий.
— Хером будешь дурить, — не оборачиваясь, процедил Крот, и «стрелок» в недоумении пошёл прочь, а Крот сердито зыркнул на упрямца. — Хочешь сказать, что, кроме побрякушек, ничего не имеешь?
Понимая, что просто от него не отвяжутся, Герман неожиданно вспомнил про компромат, который нарыл Ветлицкий, и, словно боясь опоздать куда-то, забормотал:
— Есть один вариант, дело в том, что по ходу избирательной кампании у меня появился материал на известных предпринимателей…
— Не тяни, — сразу накогтился Крот.
— Короче, на Пулькина и Левашова. Вам что-нибудь говорят эти фамилии?
— Эй! — Крот махнул в сторону своего помощника и, когда мужчина со старцевским сыном подошли к беседующим, предложил: — Прошвырнёмся по городу, а то надоело глаза здесь мозолить. — И они не спеша двинулись вдоль низенького паркового ограждения в сторону кинотеатра.
— Продолжай.
— Тут и продолжать нечего, я сам прикидывал, что к чему, но вижу, что у вас это лучше получится, так что при случае уступлю процентов за двадцать.
— Тебе и десяти хватит, — усмехнулся Крот.
— Конечно, здесь не столько мне, сколько тому, кто достал материалы.
— Значит, говоришь, куш сорвать можно клёвый.
— Конечно. Документы, если их обнародовать, сулят владельцам большие неприятности.
— Считай, уболтал, мужик. Где бумаги?
— В редакции, но там по случаю праздника всё закрыто и поставлено на охрану.
— Вот же хохма, а когда же их забрать можно?
— Не раньше пятого января.
— Скорей всего, ты прав, — согласился вымогатель. — Тогда я в понедельник к тебе притопаю, часикам к десяти, в скверик, возле «Шанхая», а ты смотри не вздумай вилять, сын-то один?
— Один, — глупо согласился Старцев.
— Тем более… — С этими словами друзья резко свернули с тротуара, перешли дорогу и скрылись во дворах, а Герман только хлопал глазами. Получалось, что он помимо своей воли распорядился бумагами Ветлицкого; безо всякой для последнего пользы.
— Папа, это твои знакомые дяденьки? — спросил Павлик.
— Очень даже знакомые, — ответил Старцев и, отряхнув с пальто сына снег, повернул назад.
По дороге он несколько раз опасливо оглядывался, но, похоже, «дяденьки» удовлетворились полученным разъяснением и следить за собкором не собирались.
Дома на вопрос жены о том, как они отдохнули, Герман только развёл руками, а Павлик стал рассказывать о городской ёлке, не забыв упомянуть и про «папиных знакомых».
— Что за люди? — поинтересовалась жена.
— Да мужики из строительной бригады, я у них интервью брал когда-то. Простые работяги, а тоже политикой интересуются, минут двадцать допрашивали.
— Лучше бы ты с ними насчёт ремонта договорился, — вздохнула супруга.
— На ремонт деньги нужны, — огрызнулся Старцев.
— Вот и живи в облезлой квартире, раз такой добытчик.
«Знала бы ты, кто есть ХУ…» — подумал глава семьи и пошёл мыть руки.
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Дом, в котором находилась квартира Куксовой, как показалось Андрею, заметно постарел, тем более на фоне свежевыпавшего снега изъяны облезлых стен стали совсем безобразны. Ветлицкий вспомнил то время, когда он жил здесь, поднимаясь по лестнице, считал ступени и молил судьбу, чтобы его бывшая любовница оказалась у себя.
Так оно и случилось.
— Ты одна? — спросил незваный гость Светлану с порога.
— Как видишь.
— Ничего пока не вижу.
— С каких это пор мы стесняться стали? — хозяйка квартиры поправила причёску и слегка одёрнула синенький, в белый горошек, передник, который очень шёл женщине, о чём Ветлицкий тотчас упомянул.
— Спасибо, хоть один оценил.
— А что, с тех пор, как мы с тобой расстались, ты даже похорошела, — неловко подольстился поэт и тут же засуетился: — Я тут бумаги обещанные принёс. Ничего, что прямо домой?
— Нашёл о чём переживать, — оборвала Ветлицкого Куксова, — раздевайся, а будет время — с бумагами разберёмся. Они как к тебе попали?
Андрей наморщил лоб, понимая, что глупо в данном случае изображать забывчивость, но ничего лучшего, как сознаться, не придумал:
— Случайно нашёл в одном приличном доме.
— Вот оно что, тогда темнить не советую, всё-таки я должна знать, на сколько процентов риска рассчитывать и как действовать, осторожничая или в открытую, а это вещи разные, да и на величину гонорара влияют.
— У одной пулькинской знакомой, роясь в шкафу… — начинающий шантажист протянул журналистке несколько листков.
— Негусто.
— Пока столько.
— Хорошо, я посмотрю, а теперь проходи, позавтракаем. С Рождеством тебя…
— Разве сегодня праздник?
— Ох и хитрюга, сам заявился ко мне среди бела дня, а иначе бы я была на работе, и так после Нового года пришлось в редакции дежурить. Думала, ты придёшь, вспомним дни золотые, когда тебя все ждали, всем ты улыбался, отпускал комплименты, а тебе за красивые глаза все грехи прощали.
— Какие грехи, Света? Жизнь такая сложная…
— Ух ты, как заговорил! — удивилась, снимая передник, Светлана.
— Зря снимаешь, тебе так лучше.
— Это домашний наряд, а то выходит, что ко мне кавалер пришёл, а предмет его вожделения в рыцарских доспехах. Хочешь, и блузон сниму?
Куксова наглела прямо на глазах, впрочем, Андрей не понимал, когда она шутит, а когда серьёзно разговаривает.
— Сними.
— В честь праздника?
— А разве по праздникам грешить можно?
— Вполне. Ты иди пока в комнату, посидим, поболтаем. Вина, конечно, не прихватил?
— Нет, я думал…
— Всё ясно, тогда будем водку пить.
— А где Катька?
— У матери, её же воспитывать надо, а на каком примере?
После того, как немного посидели за столом, Светлана, пьяненько усмехаясь, стала вспоминать прошлую жизнь и незаметно, улучив момент, забралась к Ветлицкому на колени.
— Натюрморт с Саксией, — резюмировала она.
— Почему натюрморт?
— А потому… — Женщина, приблизив своё распылавшееся личико к лицу Андрея и постоянно ёрзая своим аккуратным задком, поинтересовалась: — Хорошо тебе со мной, на коленях?
— Лучше в спальне, — отчего-то застеснялся проныра, всё-таки получалось, что о своей давней любовнице он вспомнил не просто так, бескорыстно, а лишь потому, что решил пристроить через неё некий компромат.
В спальне Светлана моментально сбросила с себя одежонку и тотчас, забыв о стеснении, долго не отпускала от себя партнёра, требуя всё новых и новых ласк.
Натешившись, беспечная бабёнка откинулась на подушки и принялась, почти безо всякого перехода, рассуждать о том, как было бы здорово вернуть прежние времена.
— Конечно, неплохо, — поддакнул Ветлицкий.
— Но у тебя же другая есть, — заметила Куксова.
— Почему другая, просто мы знакомы.
— Знакомы, а спите вместе? Тоже мне, нашёл кого ублажать, пулькинскую подстилку.
— Ты же её не знаешь, а говоришь.
— Спасибо за комплимент, — раздухарилась Светлана, — когда я в больнице лежала, она лечащим врачом была.
— Теперь медсестрой работает.
— Вот видишь, турнули из медиков, а на какие шиши тогда такую хату содержит, да не одну? Ты, скорей всего, просто на крючок попался к ценительницам поэзии: сначала Кирка приручить думала, теперь эта…
— Да ну их, Светка, — взмолился бесхарактерный донжуан. — Ты сейчас со мной, и не лучше ли поговорить о наших взаимоотношениях?
— А какие они у нас? Перепихнулись случайно, так твоей Надьке меньше достанется. Впрочем, Пулькин — хахаль приличный. Восполнит на уровне.
— Знаешь, я лучше пойду, а то ты сегодня какая-то взвинченная, — стал собираться Ветлицкий.
— Иди, иди, только ухо востро держи. Башку-то Надькины мужики враз открутят, и никаких бумаг не понадобится.
«Зря я со Светкой связался, — одеваясь, тоскливо подумал Андрей. — Пока не пьёт — баба что надо, а позволит себе расслабиться — и пошла-поехала…»
— Полагаешь, что я — дура? — склонив голову набок и усаживаясь поудобней в постели, спросила Куксова и, перехватив заинтересованный взгляд своего любовника, который имел неосторожность довольно откровенно посмотреть на неё, переспросила: — Собираешься к Вострецовой, а пялишься на меня?
— Брось задираться, Света. Ты лучше вникни в бумаги, — миролюбиво прогудел Ветлицкий, — да сильно не зарывайся, в случае чего у меня ещё один вариант имеется, Герман…
— Вот-вот, обоим-то и достанется.
— Да что ты… — Андрей хотел сказать, мол, каркаешь, но в последний момент сдержался, — заладила: достанется, не достанется… Хуже не будет, — и походя поцеловал прорицательницу. — Бывай здоровой.
— Хочешь сказать — не кашляй?
— И не кашляй тоже…
Впрочем, Куксова словно в воду глядела. Поднимаясь в квартиру Вострецовой, молодой нахал внимания не обратил на продвинутую иномарку, которая стояла возле подъезда, а когда подошёл к нужной двери, оказалось — она слегка приоткрыта. Из прихожей доносились голоса, причём один из них мужской, а второй — Надеждин. Она, кажется, оправдывалась, но и незнакомец не уступал. Тогда Ветлицкий осторожно поднялся этажом выше и, навалившись на перила, стал посматривать вниз. Стоять ему так пришлось минут пять, не больше. Дверь хлопнула, и на лестничную площадку вышел хорошо одетый мужчина. Догадавшись, что это Пулькин, Андрей моментально отпрянул назад, боясь, что Надеждин опекун может его заметить, но тому было явно не до посторонних. Тут на площадку выскочила и Надежда.
— Михаил!
— Ты же первою нищей станешь со своим медицинским жалованьем, и вообще, что-то здесь не стыкуется.
— Да не было у меня никого!
— Значит, соседей нужно тряхнуть, впрочем, теперь только ради морального удовлетворения.
Пулькин вызвал лифт, и за шумом работающего механизма почти ничего нельзя было разобрать, но Андрею и без того стало не по себе — скорей всего, управляющий разнюхал о пропаже своих бумаг из книжного шкафа в квартире на Тельмана.
После ухода фирмача, незадачливый комбинатор немного потоптался перед дверью и, слегка труся, позвонил. Надежда встретила его чуть ли не со слезами.
— Что случилось? — изобразил удивление Ветлицкий.
— Это у тебя надо спросить? — вопросом на вопрос ответила женщина.
— У меня?
— Да, разгуливаешь допоздна, скоро и вообще в отрыв уйдёшь.
— С чего ты взяла, просто по городу побродить вышел.
— Побродил?
— Развеялся малость.
— А ты возле подъезда никого не встретил?
— Да вроде бы никого, на дворе темновато, если кого и видел, то не узнал.
— Пулькин был, — устало вздохнула Надежда, — и между прочим, сильно интересовался: кто хозяйничал в моей комнатушке на Тельмана?
— Я только пропылесосил… — смутился Андрей, начиная понимать, в чём дело.
— Смотри, на Пулькина кто-то наехал или только собирается, но в любом случае это грозит всем нам ба-а-льшими неприятностями.
— Как — неприятностями?
— Да просто его шантажируют деловыми бумагами, и они стоят того, но тот, кто их добывал, тоже может быть заодно продан. Вот тогда всё и выплывет.
Андрею стало не по себе, Герман вряд ли успел так быстро распорядиться компроматом, а может, здесь что-то другое?
— Ты-то здесь причём, — спросил он у Надежды, — если на Пулькина наехали?
— Косишь под блаженного, — всплеснула руками женщина, — из моей комнаты бумаги пропали, а кто там в последнее время был? Кстати, где ключи?
— Ключи? Я их потерял.
— Час от часу не легче! Лучше бы ты голову посеял.
— Не переживай, есть дубликат, при случае выкрутимся.
— И выкручиваться не надо, всё равно дверь взломали.
Так ни до чего не договорившись, расстроенные любовники провели остаток вечера в разных комнатах: Андрей гонял телевизор по скучным и однотипным программам, а его подружка ушла в спальню и скорей всего если не читала, то просто пялила глаза в потолок.
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Впрочем, если о чём и нужно было крепко думать, то это самому кандидату на главный пост в правительстве. Казалось, всё так хорошо начинается, и вдруг нате вам — этот телефонный звонок и угроза разоблачения. У Пулькина голова стала пухнуть: кто? Гришка Сапрыкин отметался сразу. Может, Солодовников, но уж больно напористо закручивалась интрига, оставался Рамзин, хотя Эльдару Аркадьевичу не нужно было шантажировать соперника, требуя выкуп. Впрочем, какая разница?
То, что документы выкрали из Надеждиной квартиры — это однозначно. Сразу же после звонка Михаил Степанович бросился к Вострецовой, но, не застав ту дома, сам поехал на Тельмана, прихватив слесаря из фирмы. Входную дверь открыла какая-то женщина, а уж ту, которая вела в комнатку любовницы, слесарь распечатал быстрее, чем консервную банку.
А между тем Старцев ждал визита своего незадачливого товарища и дождался.
— Понимаешь, Андрей, — закрутился он в кресле, — такая история…
— Понимаю, выкладывай как на духу.
— А ты что, уже в курсе?
— Не совсем, просто Пулькин на мою хозяйку наехал, но, кажется, ничего от неё не добился. У него сейчас голова о деньгах болит. Сколько ты с него запросил, если он крутится, как ошпаренный?
«Хотел бы я сейчас посмотреть, как ты закрутишься», — тоскливо подумал Старцев, а вслух сказал:
— Запросил с него вовсе не я.
— Не ты, а кто же?
— Нашлись люди, хотя нам от этого вовсе не легче.
— Что-то не пойму я тебя, Гера.
— Тут и понимать нечего — на всякий яд есть противоядие.
— Как всегда, говоришь загадками, наверное, общение со следаками не прошло зря?
— Не прошло. Знаешь такую поговорку: идя за шерстью, не вернись стриженным.
— Тебя что — остригли? — стал кое о чём догадываться Ветлицкий, в это время в кабинете собкора зазвонил телефон, и по тому, как с готовностью Герман ухватился за трубку, стало понятно: Старцеву этот разговор неприятен, даже нежелателен. Скорей всего, что-то у него не срослось, но ведь на Пулькина кто-то вышел? «У-у, рожа, — подумал Андрей, с неприязнью глядя на друга, — видите ли, за шерстью он пошёл. Стригаль несчастный, скорей всего, загубил верное дело».
Старцев положил трубку и сказал, глядя куда-то в окно:
— Встретился мне твой старый приятель Крот, и пришлось откупаться бумагами за все прошлые и будущие грехи.
— Да какого же ты перед ним? — чуть не выругался Ветлицкий.
— Хотел бы я на тебя посмотреть, если они сына моего пригрозили выкрасть.
— Сына… — Ветлицкий не мог собраться с мыслями, — про бумаги-то как разнюхали или ты искал, через кого их сбыть?
— Они сами на меня вышли и стали требовать збруевское золото, впрочем, и до тебя обещали добраться, — соврал Старцев, — тогда и пришлось раскошелиться.
— А при чём здесь бумаги? Или ты свои вонючие ордена пожалел?
— Да плевали они на них, вот компроматом на Пулькина удовлетворились. Ещё и нам кой-чего обещали подкинуть, только я в их благородство не верю.
— Постой, да ведь Крот в розыске?
— Мальчики, — заглянула в кабинет Светлана, — о чём шумим? Я сразу поняла, если у Германа тусовка — значит, Ветлицкий здесь. Ты потом ко мне загляни.
— Заглянет, — отмахнулся Старцев от привязчивой журналистки, — мы уже… того.
Ветлицкий подождал, когда за Куксовой закроется дверь, и спросил:
— Значит, я рисковал напрасно?
— Не знаю, как этот Крот решит.
— Решит, вот выкупит Пулькин у него компромат, пролезет наверх, а тогда и с нами разберётся.
— Думаешь?
— Запросто, то ты без Павлика мог остаться, а потом Павлик — без тебя. Так что в любом случае гроб заказывай, — зло пошутил на прощанье Ветлицкий, но Герман ничего не сказал. Светлана же встретила Андрея, как заговорщица.
— Ну, Ветла, я обдумала всё нормально.
«Поди, как и твой коллега?» — чуть не вырвалось у облапошенного комбинатора, но он сдержался.
— Обдумала?
— Пока не стоит тасовать детали, хотя на приличную сумму мы рассчитывать вполне можем.
— За две бумаги такой навар?
— Да какая разница, две или корзина?
— Смотри, Светлана, очень не зарывайся.
— Не учи учёную, можешь денька через три заглянуть. Если получится, считай, деньги у нас в кармане, а если телегу через газету пустить, тогда и вообще Пулькину хана.
— Через газету не надо, а то жрать не на что.
— Понимаю, потому и взялась помочь. Да ты, никак, дрейфишь, Андрюша? — Куксова посмотрела на друга с явно выраженным сожалением на лице.
— Просто устал немного.
— Тебя девочки утомляют, а тут ещё я… со своей любовью, — неожиданно призналась Светлана и сразу же осеклась.
— Ты отзывчивая такая, — промямлил Андрей, не понимая, как реагировать на столь откровенное признание. — Заботишься обо мне, хочешь, чтобы жил безбедно.
— Не в этом дело, Ветла, хотя… Ладно, приходи, раз условились.
Ветлицкий поднялся с кресла и стал осматриваться, словно впервые оказался в куксовском кабинетике: всё здесь было по-прежнему, как тогда, когда они впервые отдались в нём своему первому бездумному чувству.
— Пойду я?
— Иди.
Андрей выскочил в полутёмный коридор редакции и до самого выхода корил себя за то, что так и не нашёл добрых слов для этой взбалмошной доброй девчонки.
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На крыльце он столкнулся с Сунцовой. Несмотря на холодное время года, Магдалена была одета в лёгонькое пальто.
— Мороз, а ты в летней форме, — поздоровавшись, заметил Ветлицкий.
— Я теперь при машине, так что нечего норку трепать. Сам-то далеко направился?
— Точно не знаю, может, домой.
— Домой — это в какую сторону? — Было непонятно, может, редакторша просто разыгрывает его, и Ветлицкий неопределённо махнул рукой.
— Туда? — Он махнул так неопределённо, что самому стало неловко.
— А хочешь, поедем со мной, услышишь много интересного. Ты же современник всему происходящему, может, когда-нибудь роман сочинишь?
— Если берёшь, отчего же…
По дороге Магда, сидя рядом с шофёром, раза два оборачивалась, но спрашивала о несущественном: первый раз — о работе, и Андрею нечего было ответить, а второй — о дружбе с Германом.
— Мы в тайге вместе орешничали, — снова уклонился от прямого ответа Ветлицкий.
— А мне Старец все уши прожужжал о каких-то приключениях, вроде хочет детектив написать?
— Врать-то он может, — согласился Андрей.
Уже съезжали с виадука, когда на первую полосу втёрся зелёный ЗИЛ, и, хотя скорость у редакторского «жигулёнка» была достаточной, самосвал не отставал, а даже, наоборот, стал отжимать енисейцев на полосу встречного движения.
— Ишь, что вытворяет, гад! — Шофёр, немолодой мужчина, старался увернуться от прилипчивого ЗИЛка, но тот упрямо нависал многотонной громадиной справа.
— Пропусти его, Петрович, — крикнула Магда, и водитель резко сбросил газ. Тут же, словно предвидя это маневр, нажал на тормоза и водитель грузовика, причём что-то противно скребнуло, машина дёрнулась, и встречная «Волга», отчаянно сигналя, пронеслась мимо. ЗИЛ прибавил скорости и ушёл вперёд, мало обращая внимание на ограничительные дорожные знаки, а Петрович сразу же остановился возле невысокого бордюрчика.
Походив около «жигулёнка» и потрогав измятое крыло, шофёр сказал что-то о гаишниках.
— А ты ехать можешь? — в свою очередь поинтересовалась Сунцова.
— Ехать — пожалуйста, а вот крыло кто будет чинить?
— Похоже, не автохулиган, который нас так прижал.
— Конечно, только это всё неспроста, — изрёк опять же Петрович.
— Ты думаешь? Впрочем, поехали, и так опаздываем.
Выслушав от шофёра за оставшийся отрезок пути несколько прямодушных отзывов в адрес скрывшегося водителя грузовика, подъехали к зданию городского клуба «Железнодорожник», возле которого уже было припарковано немало крутых авто.
— Мы не на свадьбу, случайно?
— Почти, хотя на свадебного генерала наш объект не похож, он человек дела, — убеждённо изрекла Магда, выбираясь наружу.
На крыльце клуба толпились любители покурить, Сунцова, не останавливаясь, прошагала мимо. Мужчины заоглядывались, и Андрей, польщённый тем, что ему перепадает немного славы, гордо прошествовал рядом с «главредшей».
В фойе к ним поспешила молодая женщина.
— Можно у меня раздеться, — сказала она по-свойски.
— Хорошо, Вера Николаевна, только я не одна.
— Без проблем.
Женщина провела гостей на второй этаж в свой кабинет.
— Послушай, Магда, — принимая пальто от редакторши, спросил Ветлицкий, — я так и не врубился в твои планы.
— Разве? — удивилась Сунцова, и было непонятно, то ли искренне, то ли опять надуманно. — Приехали мы на презентацию программы Пулькина — Левашова, которую они намерены толкать народу… в одно место. Понял?
— Где же здесь народ, все зализанные, степенные?
— Главное в их деле — вообще заявить о себе погромче. Кстати, буфет халявный, за счёт виновников торжества, и вот ещё что, я покурю. Компанию не составишь?
— Да нет, так и не научился, — замотал головой Ветлицкий.
Пока журналистка курила, впечатлительный собеседник попытался прощупать почву относительно недавнего наезда по дороге к клубу, но Сунцова, посмеиваясь, докурила свою сигаретку и как ни в чём не бывало заспешила, приговаривая:
— Значит, сумочку я взяла, диктофон, блокнот… пошли на бомонд посмотрим. Тебя-то знакомить со сливками общества?
— Как получится, но лучше я со стороны посмотрю, — скорее стесняясь своего непрезентабельного внешнего вида, нежели увиливая от полезных встреч с людьми, которые вполне могли бы потом пригодиться, считая самих виновников торжества — Пулькина и Левашова.
— Стесняешься рядом со старухой ходить?
— Ты-то старуха?
— А кто же?
— Если такими пренебрегать, то коммунизм не построишь, — попробовал пошутить Ветлицкий, но вообще-то он был прав, в своем вечернем платье Магда выглядела весьма эффектно, к тому же ей нравилось покровительствовать растерянному поэту и слегка озадачивать его при этом.
— Хочешь, я тебя всё-таки засвечу немного? — спросила Магдалена, польщённая отзывом вроде бы бесхитростного молодого человека.
— Как это… немного?
— Там увидишь, пошли! — И они стали спускаться по тайной клубной лестнице, и только сейчас Андрей вспомнил про женщину, которая привела их наверх.
— Где же твоя знакомая, Магдалена? — спросил он, придерживая редакторшу под руку и ощущая округлость её неожиданно упругой груди.
— Знакомая… — Сунцова остановилась на площадке, вроде бы оглядываясь. — А действительно, где?
У Ветлицкого перехватило дыхание, ноги наполнились свинцом: близость красивой женщины взволновала его и, скорей всего просто из озорства, не всё же рядовых сотрудниц лапать, он охватил её хрупкое тельце, Магдалена тоже, скорей всего притворяясь, ойкнула, отстраняясь, только сильнее прижалась к Андрею, а он, изображая пылкого любовника, позволил себе грубо схватить свободной правой рукой Магду за грудь, левой же скользнул чуть пониже талии, шаря по маленькой аккуратной попке своей покровительницы. То, что попка, как и грудь, женщины была так же упруга, приятно удивило молодого нахала, и он, действительно теряя контроль над собой, впился губами в отдающие тонким ароматом помады губы соблазнительной самочки.
Это безумие продолжалось минуты две, может и больше, Ветлицкий уже стал полегоньку подтягивать кверху подол вечернего платья, когда женщина совершенно спокойно похлопала рукой по плечу разгорячившегося партнёра и сказала едва ли не ледяным голосом:
— Всё, приехали! Кончай комедию, а то настоящие актёры останутся без работы. Придётся вернуться и привести себя в порядок, хотя примета, согласись, не очень.
Ветлицкий в недоумении разжал объятия:
— Магдалена…
— Всё-всё, и впредь обойдёмся без этих штучек, хотя я сама расслабилась, просто интересно стало, не потеряла ли нынешняя молодёжь вкус к авантюре. — И, не давая Андрею рта раскрыть, продолжила: — Вижу, не потеряла. Ну и плутишка ты, Ветла, правда, в роли ловеласа смотришься неплохо.
Они вернулись в кабинет директорши, где Сунцова снова взялась за своё:
— Видишь, как здесь всё отлажено: и дамочка моментально испарилась, и диван под рукой, совершенно нет необходимости подкарауливать женщину на тёмной лестнице, прижимая к холодным перилам…
Было непонятно, смеётся Магда или говорит серьёзно.
— Я…
— Ты, ты. Пошли вниз скорее, и не вздумай повторять налёт, а то я хоть и без комплексов, но могу рассердиться.
Андрей пожал плечами и покорно поплёлся за редакторшей.
В фойе Магдалена уверенно подошла к группке холёных, стандартно одетых новых русских. Её узнали, стали раскланиваться. Ветлицкий искоса наблюдал за бойкой журналисткой: был в её облике некий шарм, и, всё ещё находясь под впечатлением случившегося, сунцовский спутник шагнул поближе к женщине.
— Ты что? — упрекнула его редакторша. — Знакомьтесь, господа, мой старый друг и коллега, не скажу, что маститый, но поэт, у которого всё ещё впереди.
И тут «старый друг» увидел среди прочих Алика Левашова с… Кирой. Конечно, будь он менее занят мыслями о своих амурных фортелях, то, скорей всего, заметил бы «сладкую парочку» и пораньше, а значит, и что-нибудь предпринял бы, но теперь отступать было поздно. Ветлицкий картинно раскланялся и стал пожимать всем руки, причём сразу же наткнулся взглядом и на человека, которого совсем недавно видел у Наденьки Вострецовой, а судя по предвыборным плакатам, самого Пулькина.
Кира знакомиться отказалась:
— Зачем нам, Магда, с Андреем знакомиться, когда мы уже знакомы лет двенадцать.
— Неужели двенадцать? — усомнилась Сунцова, и Ветлицкому послышались в ее голосе едва уловимые нотки ревности. «Ага, всё-таки тебя задело то, что мужик потискал на чёрной лестнице?» — злорадно подумал он и ещё раз хищно пробежался взглядом по стройной фигурке редакторши. Пробежался и… наткнулся на холодные расчётливые глаза той, которую ещё минуту назад мысленно представлял своей любовницей.
— А сколько же, — не обращая внимания на телепатическую дуэль, продолжала бывшая жена Левашова, — если мы ещё в Красногорске одно литературное объединение посещали?
— А я училась вместе с Ларисой Васильевой, тоже известной литераторшей. Читали «Кремлёвские жёны»? — тут же похвасталась уязвлённая журналистка.
— Послушайте, Магдалена Георгиевна, жёны — это замечательно, тем более кремлёвские, а когда вы про нас с Михаилом Сергеевичем напишите? Да так, чтоб не хуже самой Васильевой?
Такое сравнение понравилось акуле пера и всё-таки она не клюнула на левашовскую наживку.
— На платной основе, ребята, хоть круглосуточно будем строчить.
— Везде презренный металл правит бал, — вздохнул притворно Альберт.
— Бал, Алик, правит сатана, — уточнила Кира.
— Не спорю, — согласился мужчина, а Ветлицкому захотелось спросить блистательную мадам Левашову, чьей же супругой она теперь является, и ещё Андрей изредка посматривал в сторону Пулькина, но невозмутимый вид последнего говорил о том, что ему сейчас скорей хорошо, нежели наоборот.
Тут прозвенел звонок, и люди потянулись в зал, даже из буфета, где, судя по информации Сунцовой, сегодня бесплатно угощали напитками и бутербродами. Ветлицкому неинтересно было выслушивать то, чем обещал угостить публику бывший управляющий стройтрестом, и поэтому он постарался незаметно улизнуть ото всех сунцовских знакомых, тем более краем уха Андрей услышал, как Левашова громко сказала мужу:
— Вы идите, делайте свою политику, а я соку попью.
— После фуршет намечается, — заметил Альберт и неторопливо прошествовал за своими, а Кира осталась в фойе. Ветлицкий ещё соображал, каким образом ему подкатить к бывшей любовнице, а та уже сама оказалась рядом.
— Теперь безо всякого кривляния — здравствуй! — И, видя, что поэт всё ещё находится как бы не в своей тарелке, спросила: — Сердишься на меня, но, как видишь, мужья приходят и уходят, а старые друзья не забываются.
— Вижу, — наконец справился с волнением Андрей. — Ты-то как здесь очутилась, на правах журналистки или с Альбертом?
— Пулькин к себе в команду привлёк, просил помочь в создании имиджа.
— На столичных мастеров не раскошелился, а как же Глеб?
— Ерунда, мы с ним вместе бледновато выглядели — оба зарабатывать не умеем, а у меня сын, да и веселее в прежней компании. Сегодня, после всей этой тягомотины, ужин. Я тебя приглашаю.
— А как же муж?
— Что муж, не в постель же зову?
— Я с Магдой приехал, — заотнекивался Андрей.
— Вот причина: приехал с одной, уедешь с другой — или ты уже пажом при этой мадам Бовари?
— Почему Бовари, она что, к французам имеет какое-то отношение?
— Да нет, просто созвучно девичьей фамилии, Блиновой.
— Как — Блиновой? — Ветлицкому сразу припомнился цыганистого вида брюнет в компании с Миррой Нестеровной в «Айре», и он переспросил: — Это что, руководитель афганским фондом её…
— Брат, впрочем, какая разница, у братца своя жизнь, у Магды — своя. Пошли в буфет, а то торчим здесь…
За буфетным столиком Андрей с грустью посмотрел на собеседницу и сказал безо всякого выпендрёжа:
— А ты сегодня красивая, Кира. Красивая и умная, всегда найдёшь выход.
— Не фантазируй, Левашов до сих пор посмеивается, когда вспоминает, как я за полтора месяца осталась чуть ли не нагишом. Спасибо Глебу, а то знаешь, как это бывает, когда весь мир против тебя?
— Знаю, — согласился Ветлицкий, сразу припомнив и следователя, и Германа, и украденные бумаги. — Теперь-то у тебя всё хорошо?
— Да почти, если Пулькин выиграет, меня в штат возьмёт, хотя Рамзин тоже не спит: на шефа телеги всякие приходят, заставляя при этом мошной трясти.
— Что за телеги? — прикинулся простачком Андрей.
Левашова в рассеяности постучала по столу пустым одноразовым стаканчиком:
— Принеси-ка ещё соку, болезный, если не можешь даму шампанским угостить.
Ветлицкий пошёл за напитком, а Кира достала сигареты и закурила.
— Там не дают, — вернулся от буфетной стойки горе-кавалер.
— Ну и хрен с ними, — неожиданно грубо высказалась Левашова. — Давай смоемся отсюда.
— Как это — смоемся и куда? — спросил Андрей.
— К тебе хотя бы. Ты сейчас где обитаешь?
Ветлицкий представил, как он вваливается к Вострецовой с этой дамочкой, и постарался сменить пластинку.
— А знаешь, нас сегодня припугнули малость, когда с Магдой сюда добирались. ЗИЛок накатил справа, хотел на встречную полосу отжать, даже крыло у «жиги» помял.
— Крыло… да-да. — Видимо, пулькинская помощница не слушала старого друга. — Что ж, бывает. Ты скажи мне, Ветла, ну писали мы с тобой стихи, к чему-то стремились, неужели к тому, что теперь имеем?
«Не знаю, как у тебя, а я, кроме книжки стихов, точно — ничего», — хотел возразить Андрей, но сдержался и сделал вид, что ждёт, о чём Кира будет говорить дальше, и та действительно продолжила: — Начинала жизнь с Левашовым, потом Глеб… хотя до этого ещё был ты, а после связалась с Нинкой Штуровой. Поверила ей, Нинка же меня уговорила квартиру Алика разменять, потом и из той, что после обмена, с помощью Крота выставила.
— Крота?
— Да, бывшего нашего охранника, хотя Левашов с ним повздорил, тем более с Блином не хотел никаких дел, в отличие от Пулькина, иметь.
— Всё-то ты знаешь, — уныло заключил Ветлицкий, и его равнодушие, кажется, задело расчувствовавшуюся собеседницу, потому что глаза у Киры стали какими-то необычными, она даже привстала на стуле.
— Знаю, даже то, что ты документы у Пулькина стянул.
— Какие документы? — Голос у Андрея подсел от растерянности.
— Которые то и дело всплывают перед шефом, точно дерьмо из проруби.
— Уверяю тебя, ошибаешься.
— Да ни капельки, хотя сама виновата я перед тобой, Ветлицкий, что не оттолкнула прочь в своё время, показала красивую жизнь. Вот и теперь ты за неё цепляешься, с Наденькой Вострецовой. Как видишь — всё знаю, отсюда и про папочку на Тельмана. Не юли, Андрюша, хоть раз в жизни побудь мужчиной. Брал бумаги?
«Вот как они меня, эти Пулькины — Левашовы достали, — подумал мелкий, как он полагал, воришка, — и у всех платформа имеется, на порядочность напирают, сверхчеловеков из себя строят. Выложить бы эту документацию перед Купцовым, хотя и там вряд ли правду найдёшь». Ветлицкий почувствовал, как ему стало холодно в жарком, прокуренном буфете.
— У тебя диктофона в сумочке нет? — наконец спросил он Киру.
— У меня в голове компьютер, Андрюшечка. Небось помнишь, как тебя Куксова называет? — «Ей и про Светку, пожалуй, известно», — запаниковал вымогатель и, чтобы закончить этот опасный разговор, сказал:
— Бумаги взял, хотел подзаработать немного, потому что нищенствовать устал, только впрок сии документы не пошли: отдал Герману, а тот лопухнулся и Кроту вместо выкупа за своего сынишку предложил — вот и весь навар.
— Опять крутишься, выкладывай начистоту.
— Больше ничего не знаю, может, Гера темнит, хотя вряд ли. Крот его так запугал, что Старцеву небо с овчинку показалось, а Светка здесь ни при чём.
Кира натянуто улыбнулась:
— Нравится мне твоё рыцарское отношение к дамам, Ветлицкий. Каким ты был, таким и остался. Поедем сегодня на банкет, выпьем, повеселимся за чужой счёт, тем более у тебя принцип: грабь награбленное.
— Зря ты, Кира, стараешься казаться круче… чем ананас.
— Осуждаешь, как моя мама… — Здесь из дверей актового зала стали выходить люди, и Левашова, не закончив фразы, поднялась со стула. — Вот и поговорили, возьми визитку, у меня теперь другой телефон и квартира другая — звони, а ещё лучше — с бумагами как-то разделывайся. У Пулькина денег на самом деле гораздо меньше, чем все вы думаете, хотя припирать его к стенке о-очень опасно. Учти!
— Спасибо, — коротко ответил Андрей и стал пробираться к выходу. Видеться с кем-либо не хотелось, тем более с Магдой, которая вроде была виновата уже в том, что является сестрой капитана Блинова, а может, вовсе и нет?
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Первым желанием Куксовой, после того как Ветлицкий передал ей компромат на Пулькина, было стремление посоветоваться с кем-либо из коллег, но понимание того, что дело небезопасное, заставило Светлану действовать в одиночку. Не откладывая дела в долгий ящик, она позвонила из телефона-автомата во вновь созданную Михаилом Степановичем фирму, но управляющего на месте не оказалось, и пришлось отложить разговор до завтра.
Остаток дня Куксова обдумывала, как бы ловчее организовать обмен документов на презренный металл, вспоминая соответствующие сцены из кинофильмов, причём её постоянно отвлекал стук расхлябанной двери в подъезде, к которой кто-то приделал тугую пружину, и теперь приходящие к соседке снизу, торгующей спиртом на первом этаже, заставляли вздрагивать весь подъезд, тем более клиентов хватало.
«А что, — соскочив с дивана, Светлана побежала на кухню, — окрестный двор хорошо просматривается, и место ладное. Не нужно никаких ухищрений — всё можно обтяпать в своём подъезде, используя для этого пустой ящик из-под цемента, о который жильцы спотыкаются с осени». Останавливало одно, что перед секретаршей она засветилась, разговаривая с той своим, женским голосом. Надо было того же Ветлицкого попросить, но кто же полагал, что лучшего места, чем у них в подъезде, не придумаешь?
Как и было договорено с фирмой, сразу же после звонка Куксовой, на следующий день с Пулькиным её соединили без лишней нервотрёпки, и кандидат на место председателя правительства понял свою «доброжелательницу» с полуслова. Договорились довольно быстро, условия передачи бумаг и денег вполне удовлетворили обе стороны. Теперь нужно было действовать. Вернувшись в редакцию, потому что Светлана снова звонила с таксофона, журналистка сказалась больной, впрочем, и притворяться очень-то не пришлось: сердце билось как сумасшедшее, лицо горело и глаза блестели.
— Что-то морозит меня, — сказала Куксова Лине Фёдоровне, и та моментально согласилась:
— Конечно, если больная, правда, работы невпроворот, но… я передам Магдалене Георгиевне, лечись на здоровье.
По дороге домой Светлана зашла в гастроном: купила хлеба, молока, только бы Ветлицкий не припёрся, а то узнает от кого-нибудь, что его компаньонка «болеет», и заявится. Она ещё раз пригляделась к цементному ящику, хотя о чём было беспокоиться: входные двери постоянно хлопали, любители спиртного сновали мимо, как заведённые, причём не только мужчины, но и женщины, а к каждому сыщика не приставишь. Риск, конечно, был, но кто не рискует, вспомнила Куксова затёртую поговорку, тот не пьёт шампанского. Женщина не спеша поднялась к себе, выставила на стол купленную снедь, потом разделась и прошла в комнату, где завернула документы в старую газету, после чего прямо в лёгонькой кофтёнке выскочила на лестничную площадку.
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То, что бумаги украл Ветлицкий, не вызывало ни малейшего сомнения. Как только Пулькин получил первый сигнал о документах, замаячивших на горизонте, он сразу прокрутил в голове несколько вариантов, привлёк, кого надо, для консультаций и выяснил, что в квартиру Вострецовой заселился подозрительный тип. Михаил Степанович уже не раз пожалел, что позволил себе привязаться к взбалмошной девчонке, но бывшего директора стройтреста с Наденькиной семьёй связывали давние отношения, правда во всей истории с документами настораживало одно: бумаги всплыли сразу в двух местах, и главный пакет предъявил к оплате один из левашовских охранников. Конечно, можно было сдать Крота операм, тогда бы потянулась ниточка к убийству пулькинского прораба, но как быть со второй ниточкой, ведущей к газетчикам «Енисея», а если бы здесь Солодовников играл на опережение, хотя ему-то проще сразу тиснуть компромат у себя в печатном органе… И всё-таки именно Магдалена недавно приехала на встречу с кандидатами, прихватив Надеждиного поклонника, сильно напоминающего безыдейного террориста, которому несколько сотен баксов явно не помешали бы: одет в потёртый пиджак, брюки — пузырём на коленках, и вообще странный симбиоз — эта газетчица и её спутник.
А тем временем Андрей, нимало не заботясь о том, что именно его упорно вычисляет Пулькин, да скорей всего всё равно что-то знает, стал прикидывать, чем бы ему заняться, пока Надя находится на дежурстве. После того как Старцев все документы отдал Кроту, не получив с того ни копейки, вся надежда осталась только на Светлану, но, вспомнив о разговоре с Кирой, начинающий шантажист как ни храбрился, а приуныл — перспективы быстрого получения денег с Пулькина явно не предвиделось, тем более тот тоже не сидит сложа руки.
Так ни до чего не додумавшись, Ветлицкий оделся и спустился вниз. Город, только что отметивший очередной праздник, смотрелся как одна сильно захламлённая квартира после крупной попойки: из сугробов там и тут выглядывали горлышки пустых винных бутылок, повсюду валялись жестяные пивные баночки, апельсиновые корки, огрызки яблок, тротуары были усыпаны разноцветной перхотью конфетти — и всё это создавало впечатление чего-то утраченного, заставляло ещё больше тревожиться… К редакции «Енисея» Андрей подошёл вовсе упавшим духом, но вера в то, что жизнь должна как-то наладиться, всё-таки не оставляла его, и поэтому, когда в вестибюле газетного здания, прямо с противоположной стены от входа, с очень сильно увеличенной фотографии на Ветлицкого глянули лучистые Светкины глаза, он даже не сообразил, в чём дело. Показалось, что это новогодний прикол или выставка одного портрета, хотя был он перехвачен с угла муаровой чёрной лентой и на тумбочке подле лежало несколько алых гвоздик.
Ничего не понимая, Андрей прошёл по мрачноватому коридору вглубь редакции и уже около куксовского кабинета вдруг подумал, что, скорей всего, Светка там. Однако комната его подружки была пуста, никого не было и в соседних, только у Лины Фёдоровны толпились люди, но эти личности ни о чём не говорили Ветлицкому. Подождав, пока Лина освободится, он молча кивнул, и ответсекретарь, опережая вопрос, тихо сказала:
— Убили нашу Светлану. Нашли в подъезде своего дома, чуть ли не босиком, и чего она выскочила? Да благо бы у двери, на площадке, а то внизу, почти на выходе во двор… Завтра похороны, ты узнай у Германа, что к чему, он в курсе. — И заплакала как-то совсем по-детски, горько и безысходно.
Ветлицкий посмотрел в окно, туда, где на противоположной стороне улицы посверкивала вывеска шикарного ресторана, и вспомнил рассказ Светланы о крутой разборке возле этого вертепа, а теперь вот и она попала в подобную ситуацию, скорей всего, из-за тех документов, которые ей Андрей передал недавно. Теперь очередь за ним, неудачливым шантажистом. Значит, нужно броситься под защиту Купцова, а не поздно ли? «Явлюсь, как цуцик…» — зло подумал Ветлицкий и вдруг ляпнул ни с того ни с сего:
— Это я виноват, что Светлану убили. У нас бумаги были на Пулькина, вот она и взялась раскрутить управляющего, а силёнки не подрассчитала…
— Да-да, — вяло согласилась Лина Фёдоровна. Похоже, что до неё не дошёл смысл сказанного. — Журналистам всегда достаётся первым. Вот и тогда, когда человека у ресторана ранили, Светочка фотографа нашего потащила на место происшествия, что-то пыталась предпринять. Ты приходи, Андрей, помянем девочку… — и снова наладилась плакать, а Ветлицкий, пятясь, потихонечку выбрался из кабинета и пошёл к выходу.
Он брёл по городу, сам не зная куда. Перед глазами так и стояла фотография погибшей, причём виделась так явственно, что Андрей подумал, не бредит ли он? Совершенно не к месту вспомнилась их первая встреча, торопливое, по-детски озорное совокупление, когда Куксова чуть ли не силой затащила Ветлицкого на себя, а потом ещё и вахтёршей припугнула. Журналистка всегда была несколько авантюрна в своих поступках, вот и сейчас, по-видимому, немного не рассчитала.
Значит, в городе Андрею не жить, все пути отрезаны. Нужно бежать в Красногорск, упасть в ножки Роману Лунину: «Помоги!» Впрочем, кто теперь будет им серьёзно заниматься, начинающим стихотворцем? Не чета ему литераторы влачат нищенское существование. И всё-таки нужно бежать именно в Красногорск, отсидеться там до выборов и… если победит Рамзин, то можно будет хоть на что-то надеяться, а если Пулькин, то хуже, чем сейчас, не будет.
Андрей совсем было направился к дому Наденьки Вострецовой, чтобы забрать кой-какие вещи, когда почти вплотную к нему подъехали вишнёвого цвета «жигули» и сидевший на заднем сиденье мужчина в кожаной куртке, приоткрыв дверцу, спросил:
— Эй, парень, скажи, как в Союз писателей проехать?
— В Союз? — Ветлицкий слегка отодвинулся от машины. — Это вам прямо надо, до светофора, потом повернёте направо, а там… с задов лучше, потому что на проспекте одностороннее движение.
— Может, покажешь? — улыбнулся мужчина. — Не откажи, приятель, нам ещё в администрацию надо.
— В СП зачем? — рассеянно поинтересовался Андрей, понимая, что своими ответами только путает незнакомцев.
— Предприниматели мы, типографию думаем открывать, вот и хотелось бы почву прощупать. Да ты садись, — мужчина выскочил из «девятки», жестом приглашая поэта в салон, — а потом Струк тебя подбросит, куда надо, пока мы с местными литераторами покалякаем.
Андрей тяжело вздохнул и, садясь в машину, спросил:
— А вы не из Красногорска?
— Угадал, а ты что, оттуда?
— Да нет, но собираюсь. Учился в педагогическом когда-то, знакомые там остались, тоже литераторы.
— Слышь, Струк, везёт нам сегодня. Только приехали и сразу на нужного человека наткнулись.
— Я правильно еду? — вместо ответа спросил водитель.
— Правильно, на следующем перекрёстке свернёте и со двора подрулите.
— А когда к нам собрался-то, если не секрет? — поинтересовался всё тот же, разговорчивый в кожанке.
— Да хоть сейчас, только вещи забрать. — У Ветлицкого затеплилась надежда на то, что, пока ребята бегают по своим делам, можно в машине отсидеться, а потом даром до Красногорска добраться, только знать бы, когда они обратно поедут. — Вы сегодня же думаете возвращаться?
— Сегодня, шеф в Союз заскочит — и вперёд…
— А как же администрация? — спросил Андрей.
— Ах да, хотя это само собой.
Во дворе, на задах дома, где располагалось отделение Союза писателей, сидевший рядом с шофёром довольно-таки хмурого вида человек вышел из машины, а тот, который занимал Ветлицкого беседой, и шофёр остались.
— Начальство без нас базар наладит, а ты, как я понял, хотел бы с нами поехать. Мы не против, Струк?
— Конечно, лишь бы шеф не застопорился.
— Ему теперь не до нас, вчера перебрал малость, а тут командировка. За четыре часа допёрли по автобану, правда на перевалах снег, но ничего, водила у нас классный. Вещички-то у тебя есть и с работой как, паспорт, трудовая, не требуют снятия с учёта?
— С работой у меня никак, паспорт тоже при мне, — сказал Андрей, — а что до вещичек, то две стопки книг и барахлишка полчемодана.
— Нормально, значит, ты последнее время не работал? — Сосед Ветлицкого, по всей видимости, вовсе не собирался покидать салон, и Андрей, чтобы слегка размяться, попробовал открыть дверцу от себя, но та не открывалась.
— Она заблокирована, — пояснил сосед, — а то на повороте, когда ездишь с бабами, они на снег вылетают, — и расхохотался. — Струк у нас лихач!
Тут из-за угла вышел хмурый шеф.
— Двери в вашей конторе на замке, теперь и в администрацию нет смысла ехать. До чего дрянной городишко.
— Правда, дрянь, — откликнулся тот, что сидел с Андреем. — Мы, шеф, тут парня в Красногорск берём, ты не против?
— Пускай едет, а что, сразу и в Красногорск?
— Я не сразу, — пояснил Ветлицкий, — просто обстоятельства так сложились, что хоть вой, а в крае у меня друзья: Роман Лунин, может, слышали? Он теперь тоже при губернаторе щустрит, а был таким же, как я, поэтом.
— Ты поэт? — удивился сосед. — Как фамилия?
— Ветлицкий Андрей, только вряд ли знаете, редко печатаюсь.
— Не тушуйся, мы запросто поможем, только почему отсюда-то лыжи навострил?
Андрей вспомнил про Светлану и вдруг пожаловался:
— Подругу у меня убили, местную журналистку.
— За что?
— Не ясно, — спохватился беглец, его несколько насторожила назойливость соседа в кожаной куртке.
— Может, под мафию копала, ихнего брата за это запросто мочат.
— Она отчаянная была, Светлана, наверное, кой-кому не понравилось.
— М-да-а, приятного мало, но ты не вешай носа. Где, говоришь, вещи свои оставил? Струк, вникай!
Андрей показал, куда ехать, и когда машина подрулила к дому, где жила Надежда, мужчина в кожанке предложил:
— Я помогу тебе.
— Ерунда, — отмахнулся Ветлицкий.
— Мне совсем не трудно, да и разомнусь перед дорогой.
Поднимаясь по лестнице, Андрей опасался, что Надежда окажется дома, но её в квартире не оказалось. Пакуя вещи, Ветлицкий радовался такой удаче — через несколько часов он будет далеко отсюда.
— Угол снимал или как… — поинтересовался добровольный помощник.
— Да не то чтобы угол, у бабы одной, — грубовато, почти по-свойски ответил Андрей.
— То-то я смотрю — шмоток мало. Кстати, меня Вадимом зовут, — неожиданно протянул пятерню мужчина.
— Андрей.
— Вот и замётано. Пошли.
Укладывая вещи, Ветлицкий поудивлялся тому, что ехавшие якобы из Красногорска бизнесмены, кроме запаски и домкрата, совсем не имели багажа. Какое-то мимолётное, едва уловимое чувство опасности охватило встревоженного поэта, но Андрей отогнал его от себя, целиком отнеся это на счёт переживаний от гибели Куксовой и скоропалительного бегства из вострецовской квартиры.
Когда вырулили на проспект, сидевший рядом с шофёром мужчина внимательно посмотрел в зеркало заднего обзора и сказал:
— В одно место заскочим — и хватит болтаться по городу.
— Дело сделано, — отозвался Вадим и тоже вроде построжел лицом. Так, молча, кружили минут десять по пригороду, пока не въехали в открытые ворота не то дачи, не то коттеджа, но совсем не по той дороге, которая вела в Красногорск.
— Выметайтесь, — сказал шеф, — и так почудили на славу.
— Прощу всех в дом, — откликнулся Вадим.
— Может, мне здесь подождать? — спросил Андрей.
— Ты что, бедный родственник? Отдохнём, перекусим.
И Ветлицкий тоже поплёлся в дом, который удивил его своим нежилым видом.
— Не растопить ли камин? — спросил товарищей тот, кого называли Вадимом.
— Ещё стол прикажи накрыть? — откликнулся главный, зачем-то взвинчивая себя. — Струк, закрой дверь и… значит, говоришь, что стихи пишешь? — сразу же перевёл он свой взгляд на Андрея.
— Пишу, — пробормотал Ветлицкий. Кажется его спутники были совсем не теми, за кого они себя выдавали.
— Стихи пишешь, а прозу воруешь?
— И прозу могу, только не пойму вас, ребята?
— Не поймёт. Объясни ему, Струк, популярно.
— Не заводись, шеф, — заметил Вадим. — Парень с понятием и без подлянки расскажет, если есть о чём.
— Значит, согласен не разводить базар? — перешёл на блатной жаргон угрюмый. — Смотри, а то мне с тобой вату катать некогда. Рассказывай, какие бумаги у Надьки стырил?
Самые худшие подозрения оправдывались, неужели Кирка сдала бывшего любовника с потрохами, а впрочем, у Пулькина и своя голова на плечах имеется. Удивляло, что его взяли последним, теперь разговор короткий — перо в бок, и ещё на одного неприкаянного в этой жизни меньше.
— Документы я действительно взял, — решил не темнить Ветлицкий, — так вышло, что пришлось заночевать на старой квартире Вострецовой, там и нашёл их.
— Вот стерва, завела знакомство с писакой, лучше бы со спортсменом скрутилась, у тех желания в чужих бумагах копаться меньше. Правда, Струк?
— Кончайте трепаться. Давай дальше, пацан! — грубовато оборвал юмористов старший.
— Я же не думал, что так всё закончится. Отдал часть бумаг Старцеву, собкору «Енисея», а на того Крот наехал, сына грозился выкрасть, вот Герман и струсил, кинулся откупаться.
— Понятно, а девка эта как сюда попала?
— Светлана? Она тоже с Германом в газете работала, мне хотела помочь, только не срослось что-то, и её убили.
— Да что ты? Выходит, из-за такого мудилы боты надвинула? Вот видишь, какой ты гад! — Тот, кто допрашивал, сделал быстрый шаг вперёд и… Андрей почувствовал, как враз все жизненные заслонки закрылись в организме: исчезло зрение, пропал слух, стало невозможно дышать…
Когда очнулся, то снова увидел рядом физиономию «шефа».
— Фу ты, думал, ласты склеил, но живуч оказался. Говори, дохляк, кому ещё бумаги чужие раздавал, а то ранетки враз поотшибаю!
— Да что ты его на понт берёшь, Вовчик? — впервые по имени назвал угрюмого сосед Ветлицкого. — Он же сказал, что только этим двоим журналюгам.
Андрей пошевелился, и боль пронзила всё тело.
— Тоже мне, нашёлся советчик, лучше сходи к машине да перетряхни его барахло, может, чего на развод оставил, а ты, Струк, обыщи эту паскуду, — скомандовал мрачноватый мужчина.
Шофёр сунулся к Ветлицкому, и Андрей почувствовал, что ещё немного, и он, пожалуй, обмочится — низ живота скололо то ли от побоев, то ли от страха.
— Тут его документы, учитель, бля…
— Вы, деловые, — заскочил в дом Вадим, — машину-то увели!
— Как увели? — ещё успел спросить Вовчик и все трое дружно бросились к двери. Пока они бегали, Ветлицкий попробовал хотя бы сесть, но голова у него закружилась, и он снова нырнул в темноту.
Пришёл в себя неудачливый шантажист, когда в доме уже темнело. Сел, пошарив руками по полу и, найдя какие-то книжечки, машинально засунул их в боковой карман пиджака, понимая одно: нужно поскорей отсюда выбираться.
Кое-как поднявшись, Ветлицкий обшарил комнату, и наткнувшись на какую-то хламиду, накинул её на себя, потом попытался открыть дверь.
Во дворе показалось чуть-чуть светлее, и Андрей, превозмогая боль, покандылял за угол дома, а прокравшись вдоль забора, выбрался на задворки усадьбы.
Искали его или нет — Ветлицкий не знал, потому что, как ни болело тело, ноги сами несли его в ночь. Позволил беглец себе малость передохнуть только на краю настоящих жилых кварталов, дальше идти не рискнул, а забрался в полуразрушенный не то гараж, не то склад, да так и просидел в нём почти до утра и только потом, почти окоченевший, двинулся к центру города.
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Похоронная процессия уже сворачивала на боковую улицу, когда Андрей обратил на неё внимание. «Это же Светлану хоронят», — подумал он и прибавил шагу. Тело после ночной экзекуции и ночёвки на свежем воздухе было словно чужое, о голове и говорить не стоило, но всё-таки это не смерть, а вот Светлана… Конечно, она представляла, на что шла, на деле же всё оказалось и проще, и хуже.
Догнав жиденькую колонну редакционных работников, Андрей заметил в первом ряду провожающих самого Солодовникова. «Наверное, речь будет говорить? — отметил про себя Ветлицкий и тут же одёрнулся. — Скорей всего, просто по-человечески пришёл проститься, иначе народу бы собрал побольше…» Герман, заметив старого друга, хмурясь, кивнул, мол, пробирайся поближе.
— Решили по проспекту пройтись, а дальше на автобусах до самого места, — еле слышно пояснил журналист.
— Пройтись? — зло переспросил Андрей.
— Ну, оговорился, не в том дело.
— Не знаешь, за что её? — Ветлицкий показал глазами на гроб.
— Нет, всё как в лесу, почему убили в своём подъезде, зачем Светлане надо было без пальто разгуливать?
— Может, она к соседке собралась?
— Следствие разберётся, хотя… сам понимаешь, много они наразбирались? Тебя больше к Купцову не вызывали?
— Нет.
— Крот теперь запросто от любого следака откупится, он-то сумел растрясти Пулькина.
Вспомнив про Крота, Андрей поискал глазами Магдалену, припомнив слова Киры о родстве последней с Блиновым. Кстати, самой Левашовой среди идущих за гробом не было, хотя что это меняло? Светку уже не вернуть.
Всю дорогу люди, ехавшие в автобусе на кладбище, молчали, да и последние речи у могилы были скупы, только Магдалена, как показалось Ветлицкому, слегка переборщила, зато Солодовников не позволил себе ничего лишнего, просто попрощался, как рядовой товарищ, и всё. Чувствовалось, что Иван Петрович зря полез в избирательную кампанию, тем более за любой просчёт нужно платить.
— Поджал Солод хвост, — шепнул Старцев своему компаньону, но тот не обратил внимания на замечание друга. У него не выходили слова Кирочки о родстве Магды с афганским капитаном. «Никогда Сунцова не упоминала о своём братце, даже вскользь. С чего бы так конспирироваться, если ничего не знала о тёмных делах последнего, — думал незадачливый аналитик. — И тогда, когда я спускался по лестнице от Орлова, кто попался навстречу? Снова она, Магдалена, а вечером заявились эти, блиновские или левашовские? Не всё здесь так просто…»
— Ты один остался! — подтолкнул в бок Ветлицкого собкор «Енисея». — Пошли скорее, а то люди в автобусе мёрзнут. Помянем Светку.
— Я к ней домой не поеду, — заупрямился Андрей.
— А кто сказал, что домой? Мы в редакции организовались, а дома её мать только для соседей немного собрала.
— Катька теперь у неё останется?
— А то где же, да она и так у старушки последнее время жила.
— Всё-то ты знаешь, — вяло огрызнулся Ветлицкий, — лучше бы под простофилю косил.
— Не можешь бумаг мне своих простить? — возразил Герман. — Зато башка на плечах, а Светка, между прочим, в земле лежит.
— Лежит, а тебе-то какое дело?
— Самое непосредственное: не всё здесь так просто, как некоторые хотят представить. Недаром вы шушукались в последнее время.
— Меня подозреваешь?
— Предполагаю пока, потому что если у меня бумаги были, то, вероятно…
Андрея словно обухом по голове стукнули.
— Врёшь! — чуть не закричал он. — Сам хорошее дело зарубил, а теперь козлов отпущения ищешь? Никаких дел, из-за которых могли убить, у меня со Светланой не было!
— Вы что, ночевать собрались на кладбище? — у ворот их поджидала, докуривая, Синцова.
Мало что понимая, Ветлицкий уставился на солодовниковскую заместительницу. «Точно на Блина походит! Меня тогда заложила, а теперь опять что-то вынюхивает?» — подумал он и, уже не в силах справиться с нахлынувшей обидой, вылепил той прямо в лицо:
— Ночевать, говоришь, а ты сделай так, чтобы мы тоже здесь остались, тогда и ждать не придётся. Правда, Герман?
— Ты чего, Ветла, мелешь? — отшатнулся от друга Старцев.
— Ничего не мелю: спроси-ка эту святошу, кому она сестрой приходится?
— Кому? — захлопал глазами Герман, переводя взгляд с одного на другую.
— Пусть сама скажет, какие у неё отношения с афганцем Блиновым, а заодно объяснит, как людей левашовским головорезам сдавать.
Магдалена нехорошо прищурилась и оглянулась, но вокруг никого не было, только возле автобуса покуривали мужчины.
— Тебе лечится надо, мил друг, хотя я понимаю, что Светланина гибель всех выбила из колеи.
— Врёшь, ты спокойна!
— Андрей, брось собачиться, и пошли. — Старцев потянул друга за рукав.
— Хромай отсюда, двуличник, к такой бабушке.
— Да, Герман, изволь. Мы сейчас успокоимся и тоже пойдём, — махнула рукой Магдалена, и оскорбившийся Старцев зашагал к автобусу.
— Что ты болтаешь, Ветла, совсем берега потерял? — зло спросила женщина. Андрей обратил внимание на её враз побелевшее лицо, чёрные и прямо-таки буравящие собеседника глаза, на узкую полоску губ.
— Ничего не болтаю, — упрямо мотнул головой поэт. — Просто мне недавно сказали о том…
— Что я родственница сбежавшего руководителя фонда? — Сунцова не стала повторять фамилию брата.
— Всё ты, Магда, знаешь. Думаю, и про Светку — тоже.
— Здесь-то как раз лучше вас с Германом расспросить, а что до Блинова, то это просто бред сивой кобылы, и кто такое наплёл?
— Хочешь знать, кто?
— Валяй!
— Подружка твоя новорусская, перед которой ты бисер метала когда-то. Да и теперь, сдаётся, не прочь.
— Кира? И ты поверил?
— Ну, поверил — не поверил. Потерянного назад не вернёшь, только с какими глазами-то после всего случившегося жить на свете?
— Ты бредишь, Ветла, и это от большой нужды, а ещё… опять кто-то на подобном правдоискателе зло срывал?
— Да уж лучше на мне, всё-таки мужик…
Возле автобуса ожидающие закончили дымить и замахали стоящим у ворот кладбища:
— Поехали!
— Действительно, пойдём, — примиряюще сказала «главредша», — а то озлился на весь мир, хотя винить во всех бедах лучше себя самого.
— Никуда я не пойду, ехайте без меня.
Сунцова покачала головой, но настаивать не стала, и Андрею показалось, что она всё-таки не забыла их мимолётного стояния на лестнице в городском клубе.
Коллеги Светланы уехали. Ветлицкий с тоской посмотрел в сторону чернеющей среди заснеженных холмиков и надгробий могилы, хотел вернуться туда, но январский морозец стал чувствительно пробирать через пальтецо и заставил его хозяина поспешить к остановке городского транспорта.
Маршрутка уже вовсю шуровала по проспекту, а Андрей всё никак не мог придумать, куда ему податься, как вдруг на одной из остановок в салон вошла женщина и улыбнулась одиноко сидевшему в сторонке пассажиру.
— А я вас сразу заметила, — сказала она, усаживаясь рядом.
— Марина? — неуверенно произнёс слегка смущённый отшельник. Опрятный зимний наряд, пальто, норковый беретик молодили соседку Наденьки Вострецовой по коммуналке и сбивали с толку.
— Не узнали?
— Теперь узнал, я же вас видел только в домашней обстановке. Вот еду с кладбища, — неожиданно пожаловался он, — хоронили тоже одну замечательную девчонку. — Сказал и спохватился, так неуместно прозвучало подобное сравнение. Марина кивнула:
— Понимаю.
«Ничего ты не понимаешь, — подумал смутившийся собеседник, продолжая разглядывать свою соседку, — но не станешь же тебе объяснять про Куксову и про то, что во всём виноват я, а ещё те, которые так истово готовятся захватить власть над всеми едущими в автобусах, идущими по тротуарам, перебегающими дорогу и толкающимися в универсамах».
— Я нагнал на вас грусти, простите, Марина, — сказал, помедлив, Ветлицкий. — Простите великодушно, это скоро пройдёт.
— Ой, моя остановка! — Женщина засобиралась выходить, Андрей тоже поднялся.
— Провожу вас немного, всё равно один и…
— Один, а как там моя бывшая соседка?
— Почему бывшая? — машинально переспросил Ветлицкий.
— Я теперь вернулась на прежнюю квартиру, муж съехал, — торопливо зачастила Марина. — Вот в этом доме, первый подъезд, третий этаж… Заходите. Вы теперь где проживаете?
— У друзей, — уклончиво ответил Ветлицкий. — Моя квартира сгорела, и с тех пор… — Непрезентабельного вида провожатый замялся, не мог же он объяснять Марине про свои скитания за последнее время, и ещё не выходил из головы разговор с Магдаленой у ворот городского кладбища. Всё-таки нелогична связь беглого преступника Блинова с женщиной, без пяти минут редактором солидной газеты, конечно при условии, если Солодовников победит на выборах.
— …заходите, я буду рада. — Отвлёкшись от своих мыслей, Андрей услышал окончание фразы и машинально пожал протянутую Мариной руку.
— Да-да, конечно. Когда заходить-то можно? — спросил он, всё ещё не поняв, о чём речь.
— Я работаю в первую смену, а вечером — дома. Без коммуналки скучаю даже.
— Из меня тоже весельчак не ахти…
— Ничего, без конца зубоскалить в наше время не приходится.
— Вы правы.
— Вот и хорошо, значит, жду!
Посматривая вслед уходящей женщине, Ветлицкий медленно постигал своим негибким, замутившимся разумом, что он, кажется, нравится этой Марине. Соображая, куда податься, Андрей меньше всего полагался на нынешнее приглашение. «Пойду в парк, может, Никодимыч чего присоветует?» — решил Ветлицкий и, запомнив, просто так, дом, на который указывала Надеждина соседка, пошагал в центр города. Голова немного кружилась, все переживания и эмоции отступили перед одним из первейших инстинктов, хотелось есть и ещё… согреться, хотя бы на часок-другой, а там видно будет. Удивляло, что, несмотря на трудности современной жизни, прохожие были розовощёки и веселы, а спешащие из школ ребятишки весьма подвижны. Короче, всем было хорошо, кроме Андрея.
У входа в парк молоденькая продавщица бойко распродавала мороженое. Ветлицкий поёжился и заспешил по тропинке к парковой конторе, подумав, что если она закрыта, то остаётся либо в люк залезть, чтобы заночевать у тёплой трубы теплоцентрали, либо зайти на виадук возле железнодорожного вокзала и броситься сверху под проходящий поезд, третьего варианта на ум не приходило… и действительно — контора была на замке, тогда бывший «десятник» направился к той самой сторожке, откуда ещё по осени ушёл к Наденьке Вострецовой.
На дверях и этого полутораэтажного каменного убежища красовался амбарный замок. «Вот, кажется, я и приехал, — думал он, бредя по центральной аллее мимо детской площадки, закрытых фанерных будок и представляя себя ночующим вместе с бомжами. — Выходит, что впереди голодное существование, грязь, вши, чесотка и полное неприятие окружающих. Небось, теперь Кира в свою машину не пригласит, если даже старый друг Фомичёв проносится мимо…» Стало мучительно стыдно при мысли, что он может, и не раз, столкнуться с кем-либо из прежних товарищей. «Вот Светка меня бы поняла», — решил начинающий бомжеватель и вдруг снова припомнил недавнюю встречу с Мариной, хотя и решил, что это на крайний случай, как явка у резидента.
Рассуждая подобным образом, Ветлицкий добрался до автобусной остановки, но, сообразив, что денег у него, пожалуй, даже на билет не наберётся, поёжился и, поправив воротничок своего замызганного пальтишка, неуверенным шагом двинулся вперёд по весьма оживлённому проспекту.

Алексей Козловский
Капкан захлопнулся
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Предисловие
Путь старого лиса

Статья Германа Старцева «Уходим чоновскими тропами» отклика у читателей республиканской газеты «Енисей» не нашла. Следователь прокуратуры Купцов, расследовавший дело о пропаже в Джебашской тайге двух студентов, на которых в своё время вышли «золотоискатели» Ветлицкий и Старцев, так и повисло в воздухе. Дельце-то и в самом деле было достаточно мутным. Студенты отбились от основной группы при невыясненных обстоятельствах. На одного из них — Логачёва, кроме наших горе-таёжников вышли на галечную отмель речку Шошу таскавшиеся за ними охранники бизнесмена Левашова. Зачем они шли за учителем и корреспондентом — было понятно, понимали Крот и его дружки, что так просто по тайге ни турист-любитель Старцев, а уж тем более этот рафинированный интеллигент, таскаться не станут. Заходить же на Джебашские гольцы — удовольствие не из дешёвых, и хорошо, что вертолёт МЧС тогда прибыл на отмель в самое время. Бандиты успели отступить в тайгу, Старцева с повреждённой рукой забрали в вертолёт, туда же погрузили и тело погибшего Логачёва, а сокурсник его как в воду канул, может, и правда утонул? У мёртвого студента теперь не спросишь, а другой информации не было. Кто с ними расправился? Старцев с Ветлицким мало какой информацией владели, да и наткнулись они на погибшего самое большое за полчаса до схватки с левашовскими охранниками.
Материал для газетчиков, несомненно, убойный, только Герман поосторожничал и большого интереса у читателей статья собкора «Енисея» не вызвала, а вот у старого лиса Фёдора Ивановича Коняева она оставила известную зарубку в душе. У того дед ещё до революции в здешних местах старательским делом занимался и внуку своему Фёдору кое-о чём рассказать успел, а главное, посеял интерес в душе подростка к такого рода добыче богатства: «В здешних местах, Федька, народишко завсегда жил зажиточный. Крепкий народ, и революция ихняя далеко не каждому по носу была. Даже среди коренных татар завсегда свои верховоды были, князцы да и просто скотовладельцы, а из пришлых — это такие, как мы, охотники до золотишка, тем более его в окрестных горах да на шустрых речках хватало. Про банду Збруева я вообще помолчу. У него не столько интерес за свободу и всеобщее счастье биться, сколько свою мошну набить, а с тем в Монголию убежать. Дуром они здесь, Федька, награбили, а некоторые и сами в общий котёл несли, с желанием. Считалось, что уж кто-кто, а Ванька Збруев завсегда за народных страдальцев заступится. Да что там Ванька, у твоих-то родных знаешь сколько лошадей было; считано не считано, меряно не меряно, а только, когда с выпасов в деревню спускали, то в лог табуны сгоняли, он так и прозван был — Конским, можа, и фамилия наша от того такая… В селе, где деда моего, Филиппа Андреевича, дом стоял, большой, кирпичный, всё по первому разряду значилось. Первой у нас керосиновая лампа появилась. Люди, как на чудо глядеть собирались, первая и мельница, только всё в одночасье боком поехало». — «А чего вы не убежали вовремя, всё-таки тайга кругом, лес?» — «То и не убежали. Отца моего — Петра, и мамку — Дарью, ещё с вечера повязали… и, говорят, куда-то за Ишим выслали, там они и сгинули, а нас родители покидали в телегу да чуть ли не в чём мать родила на прииски увезли. На приисках ни паспортов тебе, ни справок… Это после уже закон стал до всех ненадёжных элементов доставать, и ты, Федька, мотай на ус. Перед тем как арестовать, наши про то узнали и, конечно, стали готовиться. Бабка Дарья вынесла полный фартук бумажных денег и сестре моей, Катьке, говорит, вот, мол, Катюха, смотри, куда я их закопаю… Так то бумажные кредитки, векселя, кому они нужны были, а про золотишко родовое не сказала, где его искать. Но наше золото, по сравнению со збруевским — капля в море, хотя оба схрона до сих пор под землёй гуляют».
Много воды утекло с тех пор, и Фёдор Иванович, предпочитая надёжный заработок, имел свой доход, работая опером на третьем коридоре, а по-блатному — «продоле» Магинского СИЗО. Через его многоопытные руки за двадцать лет такой работы прошло много всяких «орёликов», и ко всем у Коняева был свой подход, не мытьём, так катаньем. Да и тропка к республиканскому отделу дознания давно была протоптана надёжная. Именно к нему поступали несговорчивые «типажи» из соседней республики, ушедшие в глубокую несознанку, только у Фёдора Ивановича не забалуешь. Такой ферт, чего сроду не было, или утаить от городских «следаков» задумал, у Коняева сразу вспоминал. Он оперативникам из следственного отдела помогал, и они ему, когда надо, по-товарищески, так сказать, всем польза, а покумекать операм из горотдела и «дубаку» из Магинского СИЗО всегда было над чем. Тут как нельзя кстати, не без помощи оперов подвернулось известие о задержании одного из «героев статьи о чоновском походе», Андрея Ветлицкого.
Тогда уже больше года гуляло по закоулкам МВД дело, да не просто дело, а настоящая многоголовая гидра, история о избиении молодых женщин типичным умалишённым. Ударит такую девушку — и в кусты. Те в слёзы. Вроде бы и побои пустячные, но шестнадцать нераскрытых дел накопились и тяжёлым грузом тянули вниз всю городскую отчётность по раскрываемости, к тому же новое начальство стало давить. Короче, выволочку это самое начальство устроило для своих подчинённых весьма показательную. Было о чём подумать, тем более если за пятилетний отрезок времени результат — ноль, то за тот короткий срок, который установило прыткое руководство, и думать было нечего, хотя подполковнику и «лакированному» майору отдела по борьбе… как раз и пригодились два молодых опера. Хватка у обоих была, до работы охочие: один от природы злой — Семён, а второй потише, постеснительней — Евгений. Их на стоящие дела пока не посылали, зато именно они с магинским опером как бы в связниках значились: особенно несговорчивых клиентов к Фёдору Ивановичу на третий «продол» отправляли, а уж тот-то знал, как упрямцев из несознанки возвращать. Объём работы у всей троицы был не то что маленький, но какой-то бесперспективный. Вот тюремный опер, вспомнив о дедушкином ремесле, тяга к которому сидела у Фёдора Ивановича, надо полагать, в генах, и поделился своими соображениями насчёт статьи Германа Старцева о збруевском золоте:
— Мне здесь, ребята, не сподручно, да и как я этих пиратов к себе залучу, а вам там, в городе, и карты в руки.
Ветлицкий, когда только Старцев со статьёй своей засветился, уже тогда предполагал, что «информационная бомба» у Германа получилась какая-то корявая и тиража местной газете она не прибавит. Ну, ходили они в тайгу орешничать, да и сколько там этого ореха набили, курам на смех, и тот, считай, «левашовцам», пасшим их по тайге, чуть не за даром отдали. Зато сколько хлопот на свою шею заработали: на убитого студента вышли, Герман себе кисть руки до кости ободрал, когда сорвался со спуска из пещеры, в которой они, по предположению всё того же Старцева, это проклятущее золото искали, на шошинской отмели с бандитами Крота схватились, тут бы им и хана, благо вертолётчики из МЧС подоспели. Налётчики сразу смылись, а вот «летуны» тело студента Логачёва и Старцева с его гангренозной рукой вовремя подобрали. Ветлицкий уже прикидывал, какая литературная вещица из их с Германом злоключения выйдет, но тут как раз служаки в горотделе милиции подоспели и решили, что лучшего кандидата на роль сакральной жертвы, чем учитель из Отрадного, им не найти. Вот и попал Андрей Андреевич Ветлицкий, в простонародии — Ветла, как кур в ощип, а оказавшись в лапах таких законников, которые не только дело об избиении женщин, но и заманчивую идею о таёжном кладе, как опера считали, с подачи всё того же незабвенного оперативника на «продоле» магинской «кичи» Фёдора Ивановича Коняева, вовремя усекли. Вот и прокатили они эту самую Ветлу по всем ступеням не только уголовного дела «о жертвах неуловимого маньяка», но и попутно в надежде выжать из фигуранта, учителя и «писаки», всё, что он знал и не знал касаемо збруевской закладки. Для того и сыск, чтобы люди спокойно жили, а если ещё и золотишком удалось бы разжиться? Но тут сыщики поторопились. Прямо объявлять, что мы тут, дескать, на драгметаллы выйти собираемся, нельзя, да и в открытую разрабатывать версию о том, что збруевский клад уже нашёл своего хозяина, в лице оперов из гороотдела, никак не вытанцовывалось. Самое большое, что они получили бы в таком случае, разве что похвальную грамоту из рук милицейского начальства, а ради чего тогда весь этот сыр-бор затевался?

Встреча на вокзале

Этот город, скучающий и ленивый, не имел ни своей истории, ни своих героев, ни даже характерной для таких населённых пунктов своей архитектуры. Правда, названия улиц он изредка менял, но и только… да ещё окрас садов и парков, соответственно временам года. Вот, пожалуй, и всё, хотя нет, с некоторых пор он стал республиканским центром, то есть настолько столичным, насколько позволял ему статус крохотной части большой страны, а посему, как прыщи на нечистой коже, то и дело на его лице вздувались и тут же лопались многочисленные учреждения, конторы и банки, извергая в окружающий мир миазмы суетности и страха…
— Мира Нестеровна, спасибо за «Зеркало», если бы не вы, не видать мне издания этой книжки, как своих ушей.
Можно сказать, молодой человек, едва ли не подобострастно переминался с ноги на ногу и заглядывал в глаза стоящей напротив него женщине в кокетливом беретике и в осеннем, явно не по сезону, пальто.
— Не меня благодари, а типографию универа. Её директор — мой сокурсник, вместе в Красногорске учились.
— Сокурсник — это уже профессия, для некоторых олухов даже весьма полезная.
— Ладно, хватит распинаться, хотя книжечка вышла весьма и весьма неоднозначная. Ты зачем туда эротики насовал? Веяние времени, а там, наверху, — собеседница литератора многозначительно подняла палец вверх, — не поймут, и я, дура, не проверила вовремя, не до этого мне было после всех пертурбаций и приключений. Блинов, гад, пустился во все тяжкие. Меня втянул, тебя, а сам того… смылся. Я тоже слабину дала, крепко подтравилась. Правда, местные правоохранители помогли. После пришлось негласно слинять из города. Взяла по-тихому творческий отпуск и концы обрубила, пока волна не улеглась. Спасибо красногорским литераторам, протолкнули на подмосковную писательскую дачу. Там и приходила в себя.
— Слушайте, а почему вас, Мирра Нестеровна, менты покойницей объявили?
— Просто у сыскарей приём — на «живца» сработал. Полагали, что Блинов на такую удочку клюнет.
— Так выходит, что Василий Степанович был в курсе?
— Ты не смотри, что он под простачка косит. Тот ещё жучок. Через него всё и обделали по-тихому. Ладно, заболталась я с тобой. Надо вживаться в новую атмосферу кипучей, перестроечной жизни. Ты-то опять в Отрадное подался?
— Да у них географ недавно на пенсию ушёл, вот наш физрук Николай Алексеевич и подсказал директору школы, дескать, я здесь по городу болтаюсь, как неприкаянный. Он мне книжку мою вторую помогал распространять. Даже среди наших учителей пытался. Только от этой коммерции ничего не получилось. Сейчас народ на книги не очень-то падкий. По нескольку месяцев зарплату не выдают.
— Я слышала, что ты в «Енисей» стихи тиснул, в защиту учителей.
— Тиснул, было дело. Спасибо Лине Фёдоровне — поддержала, да и Солодовников не противился, ему с электоратом заигрывать нужно было, хотя и не в нюх ему такое выступление. Всё боится, как бы классик местного разлива из меня не оформился, после таких публикаций, а я, если честно сказать, то в прежнее время позабыл, когда и ел досыта.
— Вижу, Андрей, доходяга из тебя знатный получился, а не классик. Да ты и сейчас одет не по погоде. Конец октября, благо осень тёплая. Слушай, говорят, что ваша милость женилась тут за время моей отлучки?
— Да, Мирра Нестеровна, учительница начальных классов, в нашей же школе. Правда, постарше меня будет, и сын у неё почти взрослый. В Красногорске на рынке подрабатывает с ребятами. Я в это дело не вникаю. У меня задумка с новой книжкой в голове вызревает.
— Смотри, какой Дюма выискался! Две книжки пристроил и это в наше-то время!
— Две, да обе какие-то несерьёзные. Сами знаете, с «Зеркалом» вы помогли, а теперь Василий Степанович напомнил Рамзину, как мы на выборах у его бывшего начальника шустрили, а после гибели Орлова именно Рамзин занял место последнего. Вот он и не устоял на радостях, что, выходит, главнее него в республике никого нет. А здесь и лес, и уголь, и металл с электричеством…
Андрей заметил, что свою председательницу Союза писателей совсем заморозил, да и его подбитое ветром пальтишко не способствовало дальнейшему собеседованию на свежем воздухе. Ветлицкий вздохнул и нехотя стал намекать как бы на окончание беседы, впрочем, Мирра тоже, переступая с ноги на ногу, засобиралась:
— Ладно, давай, Андрей, закругляться. Так ты теперь в Отрадном окончательно осел? У жены или квартиру снимаете?
— Да нет, зачем снимаем, у Валентины Дмитриевны двухкомнатная.
— Хорошо. Живы будем, не помрём. Ты мне рукопись намечающейся книжки дай почитать, а то опять себе излишества «архитектурные» позволишь. Рамзин-то небось не доволен, что ты за казённые деньги всякой хреноты в книгу натащил?
— Да нет, он эту книжку и в глаза не видел. Меня другое беспокоит. Тут журналистка из «Енисея», что берёт материал из милиции для уголовной хроники, как бы между делом, нам со Старцевым объявила, что там какого-то маньяка ищут, в чёрных очках. Вот она им и вылепила: «У нас писатель один тоже в чёрных очках по улицам рассекает».
— Даже так, а сам-то что на это скажешь?
— А что я скажу. Он девчонок выслеживает, надевает очки, бьёт их и убегает. Я же, с тех пор как из тайги вернулся, всё время в очках. Сучком веко слегка повредил, когда с Германом в передрягу попал. Теперь вот побаливает глаз, и зрение подсаживается. Читать и писать много приходится: учебники, планы, рукопись опять же новую начал.
— Как назвать книгу думаешь?
— Да ещё никак. Не знаю, куда она меня вывезет. Это как Лев Толстой говорил: «Ты смотри, что моя Анна вытворила, под паровоз бросилась».
— Ладно, бывай, господин Вронский. Жене привет.
Андрей посмотрел вслед удаляющейся женщине и бойко потопал на автовокзал.
Билеты до Отрадного в кассе ещё были, хотя только на предпоследний рейс. Пока он обитался в конце жидкой очереди пассажиров, к нему подошли двое в штатском. Один постарше, степенный такой, а второй, что помоложе, нахальный и самоуверенный. Попридержав Андрея за локоть, вежливо предложили отойти в сторонку. Ветлицкий удивился, но спорить не стал. Не физиономию же они ему бить собирались. Один из незнакомцев сунул Андрею под нос милицейскую ксиву и предложил предъявить документы. Рассеянно полистав паспорт, старшой достал записную книжку и что-то в ней стал записывать. В душе у Андрея если и возникло лёгкое замешательство, то только по поводу опоздания на рейс. Заметим его нетерпение, сотрудники не стали задерживать Ветлицкого и, вернув паспорт, удалились, а пассажир из Отрадного, как только автобус вырулил из города, сразу постарался выбросить из головы недавнее недоразумение на вокзале.
Как ни хорохорился Андрей, но про встречу с правоохранителями ему забыть не удавалось. Дома, едва дождавшись жену из школы, поделился с нею своими соображениями насчёт такого поворота событий в его теперешней отрадненской жизни.
— Паспортные данные переписали, очками интересовались, да в них каждый третий ходит. Только здесь, мне думается, не в очках дело. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы с Германом Старцевым по тайге за збруевским золотом ходили. Нас ещё эмчээсники тогда крепко выручили, отбили от левашовских охранников. Теперь кое-кто, вполне возможно, попался, вот и всплыл интерес у наших органов к этому зловредному, хоть и благородному, металлу.
— Слушай, а зачем ты эти очки носишь, глаза у нашей милости, видите ли, устают? Примочки спитым чаем на ночь делать надо — и чёрные очки не понадобятся, а что до «маньяка», так в местной прессе уже несколько раз его фоторобот печатали. Только на тебя он похож так, как я, к примеру, на Софи Лорен, итальянскую кинодиву. Что, не похожа, так и ты на этого придурка с большой дороги… В школе «старшаки» задумали мероприятие, под лозунгом «Афганистан болит в моей душе» к какой-то дате пристегнуть. Директору эта мысль понравилась. Может, кого из бывших афганцев пригласить? У тебя в городе есть кое-какие связи, с этим… как его?
— Хочешь сказать, с Блиновым?
— Да, да, с Блиновым.
— Эх, куда хватила. Ты бы ещё про генерала Громова вспомнила, командующего сороковой армией. Виктора Борисовича и след простыл из нашего околотка.
— Как это простыл, а фонд афганских ветеранов?
— И фонд накрылся медным тазом. Да что фонд, имея такие «бабки», как у Виконта, его теперь нужно где-нибудь в Юго-Восточной Азии искать, или где он там себе виллу отгрохал.
— Ну, кого-то из дружков он здесь оставил?
— Оставил. Лучше бы с собой прихватил, а то менты Мирру Нестеровну чуть ли не год в Подмосковье на писательских дачах прятали.
— А тебе откуда известно?
— Встретил я сегодня её в городе. Малость тогда слабину дала, но вечно в кустах не пересидишь, когда-то и за дела приниматься надо. Хорошо, Василий Степанович под руку подвернулся, он человек бесхребетный. Наказали, чтобы в Союзе дела не запускал, молодёжь там, то да сё… Он и руководил, благо при универе литобъединение работало, «Литосфера», а так бы вообще застой полный. При Мирре совсем другой коленкор был, теперь же забыл, когда и Фомичёва видел.
— Хорошо, то есть ничего хорошего. Давай ужинать, а то у меня тетрадей три стопы и в планах на завтра конь не валялся.
Ночью Ветлицкий долго ворочался. Вот и посоветоваться не с кем, сразу поинтересуются, а ты чего, мол, забегал? Не было печали, черти накачали. Школьные дела хоть на время заслоняли дела житейские.
А между тем афганское мероприятие прошло на ура. Ребятишки выпилили из фанеры рамку, имитирующую телевизор, установили её на столе и посадили за неё ведущих. Здорово походило на взаправдашнее ТV. Песню под гитару разучили, спели — всё чин чинарём, в десантных голубых беретах. Парня-афганца разыскали, Серёгу Другова, брата отрадненской почтальонки. Паренёк этот в Афганистане на «наливняке» шоферил, самое опасное занятие — за спиной тонны горючего, а снайперы не дремлют. Все окрестные склоны заняли, да ещё мины на дорогах, хотя Серёга очень-то ребятню не пугал.
Мероприятие это сгладило остроту недавней встречи на автовокзале. Постепенно наезд бдительных милиционеров стал забываться, а тут ещё глава местной администрации пообещал прихватить Ветлицкого на угольный разрез, вернее, в их управление, чтобы поговорить на счёт финансирования очередной книжки. Толстых романов Андрей в то время ещё не писал, жизненного опыта не хватало, да и навыков писательской работы — тоже, а вот стихи, повестушки, хотя, помня о редакторской цензуре в красногорском журнале, себя тоже слегка ограничивал в описании фривольных сцен.
В управлении угольщиков никаких ему денег на блюдечке с голубой каёмочкой не предложили, но и отказать не отказали. Возвращались они с главой отрадненского поссовета довольно-таки в приподнятом настроении. Пока всё идёт, как и задумывалось.
Дома Андрей подробно представил чуть ли не в лицах их беседу в угольной конторе, хотя из головы мысли об их путешествии по тайге так и не выходили. Наверное, не выходили они и из голов городских сыщиков, подыскивающих предлог, как ещё раз прощупать горе-золотодобытчиков, и Ветлицкий, как нельзя кстати, подходил на роль такого субъекта, заодно и по делу маньяка, избивавшего женщин в городских кварталах, тоже была идея у неудачливых следопытов.

Часть 1

Арест

Они появились у калитки последней квартиры Ветлицкого часа в три-четыре безликого осеннего дня, до этого побывали в школе и даже в районном отделе народного образования. После Андрею рассказывали учителя об этих двоих. «Впечатление пренеприятнейшее», — сказала учительница литературы про встречу с оперативниками, словно холодком подуло из подвала. Унылые типы шастали по коридорам, вынюхивали что-то. «Спросили про тебя, — поведала про встречу с милиционерами другая моя коллега. — Как где, наверное, на работе, у них занятия в старших классах с обеда». После, раздувая кампанию клеветы (их обычный приём дискредитации и подготовки общественного мнения), эти законники напишут в одной из статей, что арестовали фигуранта на автовокзале якобы по заявлению одной из потерпевшей. Как всегда, они просто лгали…
Заметив двух молодых парней, Ветлицкий отодвинул тюлевую занавеску и замахал им рукой, приглашая войти, не имея понятия, что это за люди спешили в дом. Зашли хмурые, резкие…
— Такой-то?
— Он самый.
— Собирайся!
— Куда?
— Там узнаешь…
— Да вы проходите в комнату.
Не пошли, только рукой махнул один из них, тот, что повыше, в приличной норковой шапке. До Ветлицкого наконец дошло, наверное, опять по тому делу, из-за которого их уже беспокоили примерно полтора года назад, летом. Он с женой тогда как раз организовали побелку, а поскольку работники аховые, то и провозились с ремонтом дней пять, только мало-мальски прибрались в доме, как пожаловали строгие ребята, не эти, которые заявились сегодня, другие. Сразу же стали пускать пыль в глаза:
— Мы являемся поклонникам вашего таланта. Правда, чересчур смело, прямо-таки со знанием дела, описываете некоторые пикантные сцены. Чтобы так ненавязчиво и между тем правдиво далеко не у всех современных авторов это получается… — Но, дождавшись, когда жена вышла во двор, сразу сменили и тему и тон разговора. Где я мог быть «вчера», если занимался побелкой!
— Дома.
— Ну хорошо, а вы знаете, что у нас в городе наблюдаются случаи нападения неизвестным преступником на женщин. Он бьёт их и убегает. Шустрый такой, подлец…
Позднее, когда Андрея уже арестовали, один из приезжавших в то лето скажет матери городской племянницы жены: «А мы сразу поняли, тётя Галя, что это не тот человек. Староват тот и по внешнему виду не подходит…» Расстроенная женщина, как утопающая за соломинку, ухватилась за такое признание: «Вы бы узнали, ребята, в чём там дело…»
— Узнаем! — твёрдо пообещал, сыщик. Ушёл, и больше его «тётя Галя» не встречала.
Видимо, дело принимало нешуточный оборот.
— Куда вы его? — всполошилась вернувшаяся со двора жена, видя, что сожитель уже почти одет, а все апелляции к тому, что нам уже надоели мелочные милицейские придирки, не помогают.
— Куда надо!
— У нас уже были ваши люди.
Вконец растерявшаяся женщина наконец сообразила и потребовала показать одного из парней своё милицейское удостоверение, тот поморщился и небрежно сунул чуть ли не в лицо жене красную книжечку.
Тогда, летом, сыщики успели втихаря (это надо же так изловчиться), допросить и Валентину. Та подтвердила: «Вчера муж был дома, как и позавчера, и в среду». После того как «поклонники моего таланта» уехали, стало известно, что прежде чем заехать к Ветлицкому, оперативники беседовали с соседями, и всё насчёт его «вчерашнего» алиби, а пока:
— Пошёл… — подтолкнул один из них незадачливого писателя к машине.
Хлопнула дверца автомобиля и дальше разговор продолжился уже в горотделе, где бразды собеседования взял в свои руки вполне респектабельный мужчина лет сорока пяти, невысокого роста, по виду типичный «шкраб».
— Ветлицкий?
— Он самый.
— Ваш паспорт.
— Пожалуйста.
На вопрос, с кем имею дело, усмехнулся:
— Алексей Сергеевич, подполковник, тоже закончил пединститут, но как некоторые, разбоем не занимался…
— Какие — некоторые? — не понял намёка Ветлицкий.
— А такие, как ты, — обрадовался педагогически образованный опер и ткнул растерявшегося задержанного пальцем в грудь (они часто прибегали потом к этому магическому приёму). На возражение жены, что дело, в котором они подозревают мужа, мог совершить только умалишённый, оперативник сразу подхватил эту мысль: «А он и есть сумасшедший!»
— Учитель, писатель довольно известный? — удивилась Валентина Дмитриевна.
— Нам нужно громкое дело, как раз такая личность подходит, — цинично ответил другой сыщик испуганной арестом женщине. Тогда они ещё не виляли, действовали нагло и открыто, обозлённые, что столько лет настоящий, ими не пойманный преступник, водит их за нос. И так, подполковник в штатском сразу стал деловито шуршать бумагами, демонстрируя свой товар, то есть профессионализм, лицом. На его недоумённые вопросы и заявление, что тот непричастен к подобного рода преступлениям и даже требует адвоката (хоть до этого додумался), Алексей Сергеевич лаконично ответил:
— Не виновен, разберёмся…
— И тогда что?
— Извинимся!
Долго же Ветлицкому пришлось ждать, нет, не извинения, а хотя бы того, что отпустят на «свежий воздух», целых четыре месяца перекидывали из одного изолятора в другой, изредка показывая психиатрам, но те за своего «клиента» Андрея отказывались признавать, а всё из-за того, что дыру в целых шестнадцать заявлений нужно было срочно кем-нибудь заткнуть, а кем? Да учителем, он ещё и писатель, вон книга у него вышла, подозрительная книжка, не такая, какие писали до этого местные литераторы, уж слишком в ней откровенно изложено «про любовь», а тут ещё знакомая журналистка непонятно, то ли поиграла, то ли реализовала старую обиду, когда наш правдолюбец не совсем лестно отозвался о стихах её приятеля, но, будучи в МВД по заданию редакции и увидев, как там составляется фоторобот преступника, одевавшего перед разбоем чёрные очки, эта дамочка заметила: «Подумаешь… чёрные, вон у нас есть один писатель, так он их всё время с носа не снимает». В редакции она поведала о своей выходке в горотделе как бы шутя, а Ветлицкого такое «внимание» обидело, как же — доработался, что попал в разряд неблагонадёжных, тем более доброжелательница, которой не давали покоя лавры Фаддея Булгарина, после не раз подначивала: «Девочки в горотделе по-прежнему интересуются твоей персоной, как бы, мол, поближе с ним познакомиться?» — но желания завести знакомство с «девочками из отдела» у Андрея не возникало и всё катилось своим чередом. Тогда он ещё не подозревал, что дело здесь вовсе не в девочке-журналистке, хотя теперь уже с уверенностью можно сказать, что два молодых опера, смущённые и озадаченные опусом Германа из газеты о путешествие на Джебаш, только дожидались удобного случая, и он представился, с одной стороны, совпадение, с другой — сложившиеся обстоятельства. Между тем Ветлицкий продолжал наезжать в город, выступая, где только возможно, с чтением своих стихов, печатался в журналах, газетах, готовил к выпуску книгу, и везде этим публикациям сопутствовали фотографии его простоватой физиономии в неизменных чёрных очках и с усами, да и чего было осторожничать? С предполагаемым преступником никакой ассоциации у Андрея не возникало. Кстати, на фоторобот он просто не обратил внимания, впервые ему показал газетный снимок всё тот же Алексей Сергеевич.
— Что скажешь на это? — спросил он с плохо скрываемым злорадством. — Похож?
— Кто?
— Ты!
Ветлицкий повнимательней вгляделся в изображение предполагаемого преступника.
— Если и похож, то больше на вас, — парировал литератор, не подумавши, и поразился почти стопроцентному сходству сыщика с фотографией, вот разве только у человека были слегка угадывающиеся монголоидные черты лица, но Алексей Сергеевич неожиданно стушевался и тут же убрал листок с изображением преступника в стол.

Закрепить доказательства…

Задержавшие Андрея оперативники на всех парах помчались делать обвальный «шмон» у него дома, причём провозились там до трёх часов ночи, попутно успев не только перерыть всё вверх дном, но и смертельно испугать понятых, двух пожилых женщин, в конце концов, выпроводив старух, приступили к допросу жены арестанта:
— Сознавайся, — кричали они ей, — сколько раз изменяла мужу? Это не с твоей ли подачи он бросался на женщин?
— Никого он не трогал, да и зачем это нужно?
— Зачем, а у нас есть точные сведения, что вы вместе занимались разбоем, при этом ты подыскивала объект, а он выбивал у них пудреницы, губную помаду. Позднее, уже задним числом анализируя такое рвение оперов при обыске, Ветлицкого не покидала мысль, что искали они отнюдь не вещи потерпевших, о которых не было упомянуто ни слова. Им хотелось, скорее всего, проверить то, что ловцы за счастьем якобы должны были найти в тайге, то есть вожделенный презренный металл. Нашли и припрятали, только это была их личная инициатива. Когда же прокуратура освободила их от работы с Ветлицким, то и этот таёжный след повис в пустоте. Всё это было потом, а пока…
Так как преступления, судя по высказываниям оперов совершались больше вечером, то сначала сыщики полагали, что у того, кто совершал преступления, то есть у Ветлицкого, есть личный автомобиль. Найдя при обыске сувенирные часы с миниатюрным глобусом, подарок коллег ко дню рождения, обрадовались:
— Где ваша машина?
Жена удивилась:
— О чём это вы?
— Не строй из себя дурочку, где, спрашиваем, личный транспорт?
— Да нет у нас транспорта: ни личного, ни общественного… Отсутствие средств передвижения несколько подрывало версию о возвращении в посёлок тем же вечером, правда, ещё оставалось такси, но тут снова выходила неувязка: каждый раз нанимать машину, да ещё с оплатой в оба конца, и это с нищенской учительской зарплаты? За один раз подобного «удовольствия» денег тратилось бы на пару приличных женских сапог или импортных мужских ботинок, опять же куда девать любопытство соседей? Нет, здесь у сыщиков уже положительно не всё сходилось, и сколько бы они не грозили в столь поздний час беззащитной и ошарашенной горем женщине, сколько бы ни изображали из себя героев приключенческих романов, в конце концов сгребли почти всю мужскую одежду, пачки рукописей, книг и, наказав Валентине минимум три дня не появляться в городе, время, за которое они планировали вытрясти из размазни-писателя материал для предъявления прокурору, уехали. С конфискованными вещами тоже вышел казус: той одежды, которую запомнили на преступнике потерпевшие, у Ветлицкого не нашлось, хотя кое-что они старались привлечь как вещественное доказательство. Так обстояло дело со светлыми брюками, которые оперативники нашли в сундуке.
— Смотри, вот это чьи?! — радостно совал один из сыщиков предмет из гардероба мужа. — На преступнике были точно такие же.
— Были? — Жена покачала головой. — Только эти же новые, даже с этикеткой. Посмотрите получше.
— Нечего нам смотреть, — горячились оперативники, но всё же вернули брюки на место, занявшись поиском других вещественных доказательств.
— Скажи, — тыкал Андрею молодой оперативник, назовём его Сеней, — почему эти тряпки подходят по описанию к тем, которые видели на преступнике? У меня, к примеру… — он принимал картинную позу, — можно найти две-три подобных вещи, а у тебя?
Тот пожимал плечами, сильно сомневаясь в сказанном Семёном. После выяснилось, что преступника не единожды видели в джинсовой синей рубашке с короткими рукавами и с ярко-жёлтым орлом над карманом, у Ветлицкого была джинсовая рубашка… с длинными рукавами, но даже эту рубашку дознавательница пыталась напялить на него при опознании, хорошо, адвокат воспротивился:
— Если наряжать, то всех, — сказал он, показывая на статистов, — а не только моего подзащитного.
Женщина улыбнулась этак хитровато, без напряжения. «Не вышел маскарад, и ладно, — наверное, подумала про себя. — Возьмём не мытьём, так катаньем». Стоит заметить здесь, к слову, и о защитниках. Уже с первых минут, как только Андрей заикнулся об адвокате, сыскное начальство, в лице поразительно похожего на фоторобот подполковника и «лакированного» майора, сразу стали вести активную пропаганду против привлечения такового в следственный процесс, прибегая даже к наглядной агитации.
На стене их кабинета висело два плаката: первый — с картинкой довольно-таки облезлого, хотя и ощетинившегося, зверя и грозной надписью «ТАМБОВСКИЙ ВОЛК ТЕБЕ ТОВАРИЩ!». То есть душка-майор как бы заранее отгораживался от тех, кто не принадлежал к его касте.
— Я всегда заставку делаю этой репродукцией, когда монтирую телепередачи из жизни уголовного мира, — пояснил он охотно.
На втором же плакатике, выполненном на листе чертёжной бумаги при помощи обыкновенного трафарета, было приведено ленинское изречение об адвокате (Ильич и сам состоял в данной гильдии), который является порядочной сволочью, и что держать его надо в ежовых рукавицах, ибо данный человек способен на различные пакости…
После того как Ветлицкий попытался уличить подполковника в сходстве с предполагаемым преступником, думаю, он тоже бы попал в затруднительное положение, начни оправдываться. Тон Алексея Сергеевича несколько помягчел, чем уж тот руководствовался, но Ветлицкому пришлось выслушать чуть ли не всю его биографию, особенно подполковник напирал на то, что тоже закончил педагогический институт, и Андрею опять захотелось напомнить ему про сходство с фотороботом, но тут в дело вмешался «лакированный» майор, хотя справедливости ради нужно отметить, что какой-либо неприязни, в отличие от своего товарища, майор не вызывал, тем более, судя по тону, с каким он разговаривал по телефону с дочерью, наказывая ей подождать папу с работы, человеком сей сыщик был деликатным, что совсем не помешало ему тут же заметить: «Ты попал под машину (заметьте, какой контраст в обращении с ВЫ на ТЫ) и она тебя переедет!»

Перед ночью на ИВС

Так, мешая дело с бездельем, просидел я в кабинете сыскного начальства, выслушивая их разглагольствования то о деле афганского подполковника, следствие по раскрутке которого затянулось на два года, как выразился один из милицейских работников: «Мы его уже двадцать пять месяцев по тюрьмам катаем, а он, собака, на себя ни одного убийства брать не хочет». Какая незадача: им нужно, а тот не хочет… Прямо несознательный элемент, или взять, к примеру, дело угонщиков автомобилей, тоже наши раскрыли и обезвредили бандитов. Короче, уже через час-другой Ветлицкий понял, что с ним не просто беседуют, а пытаются вызвать на откровенность, только не понятно, какую? То, что к избиению женщин тот не имел ни малейшего отношения, оперативникам было ясно задолго до сегодняшнего задержания, ведь приезжали они как-то летом в посёлок и убедились — не тот, заодно шустрым операм не терпелось попытать счастья в наличии дикого золота, за которым наш кладоискатель ходил с Германом Старцевым. Да нет, глупости всё это — нужно было громкое дело, а ещё шанс отличиться перед новым начальством, благо прежнего министра «ушли на пенсию», а новый ещё плохо знал своих флибустьеров, вот и хотелось выпендриться за чужой счёт: «Мы полковников арестовываем, членов правительства, — похвалялся своими заслугами майор, — так что помни, раз попал под машину…» — далее следовала знакомая песня о неотвратимости наказания…
Ветлицкий смотрел на этих самодовольных оперативников, на обстановку их кабинета, на окно, затянутое снаружи фрагментом косой паутины из стальных прутьев, прислушивался к разговору сыщика по телефону с дочерью и всё сильней убеждался в зыбкости всеобщего нашего благополучия: и чем больше Андрею приходилось вглядываться в лица хозяев отдела по борьбе «против личности» (как пошутил майор), тем яснее приходило осознание того, что у сыщиков железная хватка, соединённая с апломбом и прямо-таки пещерным вероломством. «Мы всю общественность поднимем, пусть знают, какой ты есть на самом деле…» — смеялись они задержанному в лицо, упиваясь властью над растерявшимся человеком, который никогда не имел дела с их конторой. «Насмотрелись „видиков“, — после сказал один из городских адвокатов жене Андрея, — вот и открыли сезон охоты».
Уже темнело, когда в кабинете оперативников раздался телефонный звонок.
— Всё, пойдём, и вздумай только пикнуть, — грубо пригрозил Алексей Сергеевич.
— Далёко?
— Отсюда не видать. У тебя есть наручники? — обратился подполковник к младшему по знанию майору. — Хотя не стоит, никуда он от нас не денется, а там видно будет…
Ветлицкого привели в кабинет, кажется, это был какой-то подвальчик со слабым электрическим освещением. На скамье, у стены, уже сидели двое: оба черноусые, но один из них — совсем мальчишка, а другой чуть постарше, мордатый. Статистам приказали надеть очки, тоже чёрные, Андрей же свои не снимал. В углу, на стульях, расположились понятые. «Всё ясно, началась фабрикация дела, и вспомнилось майорское: „Вот проведём парочку опознаний, а для нас это легче лёгкого, при желании римским папой признают…“»
Даже теперь, случившееся в тот вечер, воспринимается, как страшный сон: откуда-то сбоку вывели девушку, высокую, в тёмной шубке. Она внимательно посмотрела на представленную троицу и сказала:
— Пусть встанут…
Сидя, опознаваемые были неузнаваемы, когда же встали, то Ветлицкий оказался на голову выше других статистов, и женщина, посомневавшись, кивнула в его сторону. Дальше всё завертелось с удвоенной скоростью: Алексей Сергеевич, уже не церемонясь, стал давить арестанту на психику, тыча пальцем чуть ли не в глаз и вопрошая таким тоном, каким обращается обманутый в своих лучших чувствах супруг, уличая потаскуху-жену:
— И после этого отпираться? Да ты видел, на кого показала женщина?
Андрей пожал плечами, пытаясь что-либо возразить и понимая, что сейчас потерпевшую сыщики обвели вокруг пальца, как, впрочем, и всех остальных (ловкачи, одним словом, работали в отделе борьбы «против личности»).
— Так ты всё ещё не поймёшь, в чём тебя обвиняют? — принимая растерянность собеседника за нерешительность, воспрянули духом оперативники и стали ещё решительней подталкивать Андрея к тому, чтобы он взял вину неизвестного на себя.
— Да ты не бойся, — вдруг сменил гнев на милость обличитель, — там и делов-то на мелкое хулиганство, даже травм у девчонок не было. Одно плохо, что судью ударили и кого-то из высоких начальниц…
«Господи, — подумал Ветлицкий, — сколько здесь на меня хотят навалить. Ясно, что преступник накуролесил предостаточно, но и сыщики тоже хороши, работали спустя рукава, коли не смогли изловить подобного психа…»
— Зря вы затеяли этот спектакль, — возразил Андрей подполковнику в штатском, — на обмане и подтасовках далеко не уедете… Я хоть и неопытен, но и то понимаю, что на мне столь запутанного дела не вытянуть…
— А вот бросим тебя в подвал, там уже зэки решётки трясут на клетках, ожидая такого самоуверенного, тогда посмотрим, вытянем или не вытянем…
То, что городские оперативники «гонят жуть», Ветлицкий осознал много позже, а пока панический страх, почти ужас, вцепился в его неискушённую и сметенную душу.
Подвала он испугался. Это уже позднее, поменяв не одну камеру в изоляторе временного содержания, тот узнал, что мордовать арестованного в городском ИВС не позволят. Знай об этом заранее, разве так бы переживал? Видя затравленный вид учителя, сыщики, кажется, удовлетворились и поэтому, передав задержанного двум охранникам, стали собираться домой а тот, попав к начальнику криминальной милиции, стал умолять не садить его в изолятор, объясняя, что невиновен, что всё это, мягко говоря, недоразумение. Тогда Ветлицкий ещё не знал, как вызывающе нагло и открыто действовал преступник, а что до рассказов из последней книги Ветлицкого, то здесь и вообще едва ли не анекдот: одна из «следачек» сказала Валентине, вызвав ту на допрос:
— Вы меня должны благодарить за арест мужа. Я прочла его книгу и между строк поняла, что автор и есть тот самый маньяк.
«Маньяк, маньяк…» — и пошло, и поехало. Вот чего не хватало этому городу — своего маньяка и тогда его сделали из первого попавшегося гражданина. Не зря, выходит, ест хлеб отдел по борьбе «против личности».
Начальник криминальной милиции слушал Андрея с сочувствием.
— У тебя есть где переночевать? — спросил он, помедлив. Ветлицкий посмотрел за окно и подумал, может, он отпустит его, и торопливо произнёс:
— Если к сестре жены, правда, я у ней давно не был. — Но тот покачал головой, словно передумал:
— Нет, уже поздно. Ночуй здесь, а там видно будет. Утро вечера мудренее.
«Конечно же, мудренее», — огорчился Ветлицкий, но лучик надежды промелькнул в его голове. Он не помнил, сколько времени прошло, но вскоре охранники предложили пойти с ними. По пути зашли в туалет, и Андрей с тоской посмотрел в приоткрытое окно четвёртого этажа: «Может, выброситься отсюда и разом покончить с этими унижениями?»

Подвальные страхи

Внизу, казалось, в подвале, на самом деле это был цокольный этаж, в железной двери приоткрылся смотровой глазок, и сопровождающие сунули туда развёрнутые удостоверения. Лязгнул засов, всё, как показывают в подобного рода кинофильмах, входная дверь отворилась, и вот Андрей уже в так называемом «телевизоре»-боксике для досмотра.
— Раздевайся, — скомандовал дежурный, — одежду на стол. Присядь три раза, вытянув руки.
Позднее ему объяснили, что таким образом проверяют, не пытается ли задержаний пронести «торпеду», запаянный в целофан наркотик: «травку» или героин, спрятав таковые в заднем проходе. Вроде и смеяться не над чем, но встречаются и здесь юмористы: как-то соседи по камере (а пересидел Ветлицкий за месяц на ИВС со многими), рассказывали, что надзиратель при обыске заметил, как у одного такого курьера снизу волочится нитка до самого пола, тот прижал её носком ботинка, приказав задержанному подняться. Заключённый встал, и весь его груз оказался на цементном полу.
— Что за сюрприз, откуда? — давясь от смеха, спросил проверяющий.
— Сам не знаю, начальник, — пролепетал сбившийся неудачник. — Кто-то успел засунуть…
С теперешним досмотром дело обстояло проще: ремень, паспорт и деньги изъяли ещё наверху, деньги жене вернули, паспорт отдали фигуранту, сразу же после освобождения из тюрьмы, а ремень и многое другое, в том числе две важнейшие улики «хорошего» отношения к подозреваемому: изорванную рубашку с окровавленной майкой так и не возвратили. «Они уничтожили улики своих незаконных действий», — сказал очередной следователь прокуратуры, ведущий дело, против допрашивавших Андрея оперативников, но о том разговор впереди, а пока Ветлицкий, дрожащий всем телом от нервного потрясения, от того ли, что просто в «телевизоре» было холодно, стоял перед парнем в защитного цвета форме и не знал, на что надеяться, чего ожидать в будущем… Казалось, все про него забыли, никому он вдруг стал не нужен и будут в этом унылом здании делать с ним всё, что заблагорассудится «начальникам» и «командирам».
— Выходи! Руки назад! Лицом к стене! Быстрее по коридору, ещё быстрее! Стой! Лицом к стене! Руки перед собой! Ноги шире!
Опять «шмон»? Только что обыскивали, и опять эта процедура, правда, без раздевания, просто обхлопали по бокам, по груди, заставили повернуться, снять ботинки, вывернуть носки. Дежурный сам лезет руками в обутку… Камера №… хотя какая разница, кажется, обыскали. Лязгает замок. Дверь открывается неполностью, она на страховочном тросике, чтобы заключённые изнутри пинком не распахнули. Тросик прицеплен едва ли не на средине створки, поэтому, входя в камеру, приходится нагибаться. Случалось наблюдать, сколь по-разному минуют створ двери заключённые. Опытные сидельцы проскакивают в камеру слегка боком. Изящно это у них получается, выработанная годами привычка, наверное, из-за боязни, если замешкаешься, получить дубинкой по спине. Андрею не перепадало.
В камере изолятора кроме Ветлицкого ещё двое. Один из задержанных лежит лицом к стене, как потом выяснилось — бизнесмен, убил из ружья вымогателя. Считает, что про этот случай в республике знают все. Второй — с лицом, заросшим до самых бровей, мужичонка. Андрей осмотрелся: камера небольшая, справа от входа унитаз, по-ихнему «алёнка». Тех классических параш, то есть бадеек с ручками, которые нужно по утрам выносить, нет, значит, прогресс и сюда проник. Прежде ему приходилось бывать на экскурсиях в различных подобного рода крепостях: Петропавловской, Шлиссельбургской. Вот глупец-то, ездил за тысячи вёрст от дома, чтобы посмотреть на… «кичу». Да гори она ясным огнём. Утром бизнесмена увели. «На суд», — пояснил чернявый мужичонка. Обслуга, которая состояла из «суточников», под присмотром милиционеров стала разносить хлеб и чашки, расставляя всё это под каждой дверью, по числу находящихся внутри, так что если исхитриться, то в щель «кормушки» можно было увидеть, что в «хате» напротив сидит трое, а дальше — пятеро. Чуть наискосок квартируют женщины. Ночью было слышно, как одна из них громко стонала, а подружка её просила: «Командир, а командир, подойди к седьмой!» — «Ну чего тебе?» — недовольно вопрошал дежурный. «Кукле плохо, дай обезболивающего». — «Утром скажете на обходе». — «Не выдержит, вызови скорую». — «Всё, меня нет…» — Милиционер уходил, а больная на минуту стихала, потом повторялось всё сначала.
— Будешь получать еду, — поучал Ветлицкого сокамерник, — нагибайся пониже, да смотри в пол и шевелись проворней, а то получишь вдоль хребтины дубинкой. Теперь-то стало понятно, что это была очередная порция «жути», а тогда… трудно было смириться с мыслью что всё это происходит с тобой и на самом деле. «Господи, за что?»
Лязгнули замки, приоткрылась дверь. Нагибаясь, Андрей делает шаг в коридор и берёт хлеб, по булке на брата, правда, каждая из них ну разве чуть побольше обыкновенного школьного пенала — чёрная и потрескавшаяся, далее в дюралевой тяжеленой миске на троих около литра светло-коричневой жидкости… Толян утверждает, что это компот. Вполне возможно, тем более сладковатый и каша или уха, но всё только приблизительно напоминает пищу, которой соответствуют подобные названия на воле, хотя есть можно и с голоду не помрёшь, вот разве что… хлеб?
— Через три месяца гастрит обеспечен, а то и язва желудка, — ворчит сосед, но выбирать не приходится и завтрак съедается, кроме хлеба. Хлеб на весь день, да такую булочку и не съешь в один присест. Старожилы после рассказывали, что, до того как местный пищеблок был прикреплён к одной из колоний, заключённых кормила церковь. Тогда и батоны были и котлеты. «Ишь ты, чего захотел, котлет!»

Первый допрос

После завтрака, в восемь часов, поверка. Ограничительный тросик с двери снимается, и в камеру входит начальник ИВС, вернее, человек, его заменяющий: стрижен наголо, невысокого роста мужчина лет тридцати пяти. После переклички вопрос один: какие жалобы или просьбы. Здесь может быть разное: кого к следователю, кому адвоката или к врачу. Прямо-таки райское место, а между тем Ветлицкий совершенно деморализован… ему бы сейчас к урокам готовиться, дописывать книгу, ту самую, на которую просил денег у спонсоров. Кто-то из правоохранителей прибегал к главному редактору с желанием запретить издание, уж не знаю, почему, но их план раздавить подопытного кролика общественным презрением рушился окончательно, ибо, как сказано: «Можно короткое время обманывать многих, долго — небольшую кучку людей, но нельзя обманывать всех и всегда». Хотя в данном случае и на короткое время обмануть кого-либо из знакомых арестованного не удалось изначально, однако не забывайте: «Нам нужно громкое дело!» — и шестерёнки бездушной машины, под которую попал задержанный, со скрежетом завертелись…
— Итак, Андрей Андреевич… — Когда есть надежда его разговорить, то обращаются по имени-отчеству, в иных же случаях сразу переходят на грубости. — Будете чистосердечно раскаиваться?
— Мне раскаиваться не в чем.
— Уверены?
— Абсолютно!
Ветлицкий пытается вразумить оперативника, начиная говорить убедительно, что отождествлять его с преступником глубоко ошибочно, только дело запутается, но у Семёна другое мнение.
— Выходит, не вы?
— Даже безо всякого… выходит.
И тут же Андрей получает по лицу. Его голова мотнулась, дыхание перехватило. «Как, за что меня бьёт мальчишка, а если бы ударил ровесник, тот же „лазоревый“ майор, разве от этого легче?» — пока так допрашиваемый раздумывает, опер склоняется над своей жертвой: его глаза почти рядом, его дыхание перемешивается с дыханием Андрея. Неужели он всегда так себя ведёт на допросах, и смотри-ка, не брезгует. Даже врач, когда приказывает больному дышать глубже, просит слегка отвернуться, а этот дышит чуть ли не в рот, и ничего…
Придя в себя, Андрей принимает ещё пару ударов ребром ладони всё по тому же месту, но теперь он уже настороже и успевает слегка отстраниться. Должного эффекта не получается, и молодой человек вскипает. Он перегибается через стол и хватает допрашиваемого за лацканы пиджака, хватает и только тут приходит в себя, воровато оглядываясь на дверь. Так вот в чём дело, оперативник идёт к двери, плотно прикрывает её и поворачивает ключ в замочной скважине…
— Итак, Андрей Андреевич, будем вспоминать? Будем! Надо! Ничего не знаешь? Напомню, я тебе напомню, прохиндей! — Он продолжает трясти Ветлицкого, и уже не только пиджак страдает от рук опера. Он даже запыхался, и тут следует стук в дверь, скорее всего, в коридоре слышно, как проходит «собеседование». Теперь Ветлицкий думает, зачем вообще нужно что-то доказывать? Просто молчать и требовать адвоката. Всё ещё впереди, а пока… стук в дверь 742-го кабинета, и Семён идёт открывать. Входит его коллега, удивлённо посмотрев на клиента, спрашивает оперативника:
— Что он, с похмелья? Ишь, рожа какая красная…
Сыщик что-то бурчит под нос, и тот, который пришёл, понимает, что вопрос в данном случае неуместен, а посему произносит скороговоркой:
— Я к тебе за дубинкой, минут на двадцать…
Голова у Андрея действительно раскалывается, лицо горит, и перед глазами если не огненные плавающие круги, то нечто похожее.
Вскоре Ветлицкого выводят в коридор и спускают в подвал, только там снимая наручники. Эти стальные браслеты так надавили запястья, что большие пальцы рук немеют. «Ещё не хватало забот, чтобы кисти отнялись; как же готовиться к урокам?» — глупая мысль, но Андрей её хорошо запомнил; беспокоясь о том, как писать планы, а писать вскоре действительно пришлось, только не поурочные, а то, что будет диктовать бешеный оперативник. Теперь, когда те кошмары несколько сгладились во времени, кажется, что подобные издевательства можно было перенести, не бросаясь очертя голову на канцелярские ножницы.
— Такой-то на выход! — лязгают дверные замки. — Лицом к стене, руки повыше, ноги шире. — Охранник обыскивает, вернее, шмонает повсюду: начиная от обуви и кончая воротничком рубашки. — Всё, пошёл!
Ветлицкий идёт по длинному коридору, если попадается кто-либо навстречу, кого-то из них поворачивают лицом к стене — видеть друг друга задержанным не положено. Сворачивают налево, и сразу возле столика дежурного видит этих двоих, которые таскали его на допросы, сами же и ведя следствие. Почему? При этом ничего не записывают, только оскорбляют и беседуют, задержанный оправдывается, приводит различные доводы, но их никто не берёт во внимание, впрочем, кто будет выслушивать человека, попавшего под «машину».
Глядя на Семёна, молодого и красивого парня, Андрей задумывается: отчего в нём столько всего намешано? Его напарник, тоже ещё мальчишка, лет двадцати двух, потише и постеснительней.
Однажды, когда Семён предостаточно наорался, а Андрей вдоволь насмотрелся на его разъярённую физиономию, тот неожиданно предложил своему напарнику:
— Может, подразомнёшься? — И кивнул в сторону допрашиваемого, поигрывая пистолетом. Второй, кажется, его звали Женей, отрицательно покачал головой. Ни слова не сказал, просто покачал головой и всё, хотя пистолет у него тоже торчал где-то под мышкой, прямо как у заправского сыщика… Этакие супермены. Предполагается, что им подспудно нравилось заниматься таким делом, раскручивать любого, кто попадал в их поле зрения, и пистолеты они ещё носили с удовольствием, хотя что может грозить юнцам в этих стенах. Попав за решётку, начинаешь невольно вести себя так, как привык в прежней жизни, то есть белое называть белым, чёрное — чёрным. Андрей сначала пропустил мимо ушей слова элегантного майора о том, что у них верить никому нельзя. «В том числе и мне», — уточнил тот в первые часы задержания, почему-то сделав ударение на последнем слове. Потом он напомнит об этом, уже после того, когда Ветлицкий, сломленный физически и психически, согласится подписывать всё, что молодые оперативники будут надиктовывать в черновые записи, а заодно, испугавшись угрозы ареста жены, и отказаться от адвоката. «Где ты ещё пятнадцать „лимонов“ возьмёшь, чтобы за жену заступаться?» — сказал Семён. «Она не виновна тоже…» — «Ну-у-у, пока разберутся, а денежки-то платить надо, тем более городские защитники с вами работать отказываются. Или надеешься на золотишко, которое вы в тайге отыскали? Мы тут, в отделе, сразу сообразили, чем дело пахнет, как только прочитали статью ещё одного писаки про ваши поиски чужого добра. Погоди, ещё и до Старцева доберёмся, хотя пока с этим делом нужно разобраться».
— Ну почему, — вопрошал оперативник, время от времени встряхивая Андрея, как грушу, — мы изъяли у тебя одежду, и вся она совпадает с той, которая была на преступнике? Моя, к примеру, не совпадает.
Ветлицкий терялся в догадках, совсем не думая, что Семён может лгать, да ещё так убедительно, поглядывая своими честными, хищными глазами. Оказывается, может, только до тех пор, пока этими «честнягами» (как он, его друг Женя и ещё кое-кто из той же компании), не занялась прокуратура. Впрочем, сама их работа обязывала вести нечестные игры, хотя бы такие, какую с Ветлицким повела новая «следачка», женщина лет сорока, довольно-таки приличная с виду, вполне респектабельная дама, которой он безраздельно верил, апеллируя как к защитнице, верил до того, что она даже сказала однажды, как бы оправдываясь:
— Знаете, Андрей Андреевич, а ведь я должна работать против вас…
Рано, выходит, он записал её если не в свои друзья, то по крайней мере в человека порядочного, способного разобраться в той ситуации, которая складывалась к моменту его выписки из больницы, где он лежал после ранения в живот. Сам себе и загнал эти ножницы в брюшину. Женщина эта, следовательница, назовём её Хельгой Степановной, тоже, оказывается, лгала. Односельчанам говорила одно, видя ту горячность, которую проявляли они, бросившись на защиту своего учителя, кстати, и сама не верила в его виновность, сетовала на массу процессуальных нарушений, жаловалась людям на необъективность своего начальства, которое захотело её, Хельгу, подставить, поручая фабриковать это дело, а после, когда стала осуществлять план формирования общественного мнения, то в первом же интервью городской газете нагородила такого, что прессовать-то арестованного никто не прессовал, и сидел-то он в лучшей камере, и допросов без адвокатов не было, конечно, случались недоразумения, с ножницами сам на свою жизнь покушался, так это исключительно из непонятных побуждений… Как тут было не удивиться, слушая колыбельные от такой обаятельной женщины, что: «Не надо вмешиваться, пускай развивается следствие…» — и оно развивалось.

По накатанной дорожке?

Вся последующая неделя пребывания в МВД превратилась в сплошной кошмар: Ветлицкого то спускали в изолятор, и там, лёжа на голых нарах, оставался он один на один со своими невесёлыми мыслями, «гнал» или «кубатурил», как говорят в таких случаях. Эти слова — почти синонимы, но если первое подразумевает бездумное нагнетание страха тоски и безысходности (если сильно «гнать», то может «гусь улететь» — есть такое тюремное выражение, означающие вполне вероятную возможность сойти с ума), то второе — хоть как-то контролировать своё психическое состояние и стараться найти выход из сложившейся ситуации. Выхода Андрей не видел. Опера лгали, что все от него отвернулись, что город шокирован известием о том, кто оказался тем ненавистным маньяком. Ветлицкий, конечно, и в мыслях не допускал, что кто-либо из его знакомых мог бы принять версию милицейских работников, но с воли не доносилось ни звука, хотя нет, в пятницу утром опять подняли в 742-й кабинет и вроде бы случайно оставили там одного. Работало радио, шла местная передача «Регион», то есть обменивались между собой последними новостями Томск, Кемерово, Барнаул и центр нашей республики. Андрей слушал и ушам своим не верил: «Задержан сельский учитель, член Союза писателей… общество повергнуто в шок…» — и так далее, только что фамилию не назвала журналистка, жена бывшего прокурора. «Вот и всё, началось обещанное ещё в первый день задержания формирование отрицательного общественного мнения». Не мог Ветлицкий знать, что адвокат, от услуг которого он так опрометчиво отказался, уже требует встречи с ним, но, с другой стороны, и прокурор уже тоже готов подписать или не подписать постановление об аресте на десять суток, а там… автоматом, ещё до двух месяцев, и что случится за это время, одному Богу известно…
После очередной разборки в 742-м кабинете затюканного подследственного спустили вниз, но не в прежнюю камеру, а в ту, которая посветлей, хотя это с какой стороны посмотреть, где лучше, в той, что имеет тусклую лампочку, или наоборот… Только он всё равно не спал, загонял себя в такой угол, из которого выхода не предвиделось.
В камере никого не было, Андрей присел на край нар, всех вещей-то четвертушка мыла, которую он выпросил у горе-бизнесмена, и обрывок туалетной бумаги. Вскоре открылась дверь и в камеру бочком протиснулся мужчина метра под два ростом, аккуратно одетый, впрочем, ничего примечательного, вот разве только сумка внушительных размеров, в таких современные «челноки» перевозят свои товары. На общепринятом тюремном жаргоне подобные сумки называли «майданами».
— Здорово, — сказал пришелец, мельком взглянув на Ветлицкого. Ты, кажется, не баклан.
Ветлицкий не помнил, что ответил на такое замечание, но польстило то, что вошедший принял его за человека бывалого. Какой он всё-таки был простак, да вошедший уже на три ряда знал и свою задачу, по-хитрому запугать сокамерника, склонив к сотрудничеству с оперативниками, начал исполнять чуть ли не с порога. А мужчина тем временем достал из «майдана» байковое одеяло, сложив его повдоль, расстелил на нарах, потом аккуратно пристроил в головах вместо подушки свою куртку и закурил. Звали нового соседа Серёгой, Сергей Котов. Не успели переброситься парой фраз, как снова дверь открылась и ещё один «новосёл» очутился в «хате». Увидев Серёгу, вошедший сделал вид, что несказанно рад такому совпадению, но, по всему видать, попали они в одну камеру не случайно. Позднее, из разговоров, которые они вели между собой, мне стало понятно — старые друзья. Новичок (Серёга называл его Цыганом) был моложе своего товарища лет на десять.
У Цыгана тоже был приличный баул, к тому же каждый вечер к нему приходила жена, от которой он узнавал городские новости и, между прочим, как сообщил нам Генка, так его звали на самом деле, Танюшка прямо пасть разорвала бы тому «козлу», который избивал женщин и которого, говорят, поймали. Теперь-то стало понятно, что братков специально подсадили к Андрею, чтобы по-хорошему понуждать к сотрудничеству с оперативниками, исподволь запугивая в случае непослушания. Тот же, видя их расписные тела, готов был провалиться сквозь толстые доски нар или раствориться в бетонной, покрытой цементной «шубой» белёной стене, а парни, закончив обсуждение своих дел, приступали с рассказами о том, как нелегко в неволе, какие страсти бушуют в тюремных камерах, как тяжело отбывать наказание в карцерах, и вообще лучше сейчас облегчить себе житуху, подписывая то, чего просят, и в тюрьме выбивать тогда ничего не придётся, а там шутить и цацкаться с интеллигентом не будут… «Пропал, совсем пропал… Господи, неужели ты не слышишь меня?» — свербило в голове у Ветлицкого, и тогда, чтобы заглушить страх, а скорее всего, найти заступничество свыше, начинал повторять про себя молитву: «Отче наш, иже еси на небесах…» — и слова её хоть на время да заглушали разглагольствования кого-либо из опекунов.
Порою казалось, что сокамерники не догадываются о тех преступлениях, которые оперативники стараются повесить на Ветлицкого, но однажды Цыган, слегка двинув его ногой, как бы ненароком, спросил:
— Андрюха, а ты зачем бил баб?
Тогда Ветлицкий пропустил этот вопрос мимо ушей, но желание покончить с собой после этого случая только укрепилось, тем более опера совсем распоясались.
У него всё внутри сжималось не столько от страха, сколько от безысходности, когда приходилось видеть их, поджидавших подследственного в тамбуре изолятора с приготовленными для своей жертвы наручниками… несколько раз на дню, а потом ещё вечером и даже ночью. На замечание, что с людьми так не обращаются, они только усмехались:
— Так-то с людьми, а ты… да и чем докажешь, синяков-то нет. Синяков на лице не было, а вот на теле — как-то один из них не сдержался… У дознавательницы Натальи Петровны, женщины грузной, любительницы побаловаться чайком, не с чем было идти к прокурору, чтобы продлить арест. Это «не с чем» и спровоцировало оперативника на последнюю крайность, а может, просто Семён не сдержался, но когда на его очередное предложение поработать с ним над заявлениями потерпевших Ветлицкий стал отказываться, опер бросил листы на стол и неожиданно ударил несговорчивого подследственного по шее. Удар пришёлся и по левому плечу, Андрей упал на пол. Оперативник бросился на него и успел раза четыре пнуть по рёбрам, пока его напарник не появился на пороге кабинета:
— Ты что, Семён, забьёшь!
— Забью, — отпыхиваясь, пообещал опер, — а то и вообще пристрелить могу…
— Да уж лучше пристрелите меня, ребята, чем так издеваться. — Андрей медленно поднялся и сел в кресло.
Тяжело описывать эти сцены в кабинете у сыщиков, где Семён всё грозился, потрясая листами заявлений, но Ветлицкому уже было всё равно…
— Согласен.
В глубине души Андрея теплилась надежда, что если подпишет «явку», то его выпустят на свободу, только бы вырваться отсюда, ведь не все же вокруг идиоты, чтобы поверить в милицейскую байку о нём как о преступнике.
— Давно бы так, Андрей Андреевич, — сразу сменил тон оперативник. — Вот бумага, вот авторучка, только вносите свои показания.
— Что вносить?
— Ты опять за своё? — моментально сменил тон Семён, но, видя, как фигурант сжался в кресле, сменил гнев на милость: — Ладно, давайте успокаиваться. Пишите: «Я, такой-то, такой-то, 15 ноября 199… года далее, всё, о чём слышали на опознании с первой женщиной…»
Андрей промямлил, что многого не запомнил.
— А чего там помнить, улица известная, два дома на отшибе, перпендикулярно трассе. — Но, видя, как Ветлицкий ошарашен и не может «врубиться» в суть дела, опер достал чистый лист бумаги и стал чертить на нём схему. — Вот улица, вот эти дома, а вот первый подъезд искомого дома. Понятно? А заодно и схему своего похода по местам трудовой и боевой славы белобандитов, чтобы ещё и Старцева сюда не вытаскивать. Начертишь план, где нападал на женщин в данном эпизоде, а заодно и схему Джебашского маршрута, ведь была же у вас карта? Не вслепую же вы такой крюк дали? Найденное в тайге ещё не поделили?
— Да как вы себе это представляете?
— Ты дурочку-то здесь не включай. Географию ведёшь в школе, значит, с планами и схемами местности имеешь дело, ты меня понял, какое мы тебе задание даём?
Хоть Ветлицкий и кивнул утвердительно, но яснее ему стало немного позже, когда на следующий день, утром, в изоляторе велели перед выходом одеться. Заботились (позже, когда после операции нужно было ехать в больницу, снимать швы, никто Ветлицкого не предупредил, что предстоит «прогулка» по свежему воздуху в тридцатиградусный мороз, и возили швы снимать в футболке, трико и тапочках на босую ногу), а сейчас заботились. Оказывается, нужно было закрепить показания на месте происшествия, перед этим Семён его крепко проинструктировал, пообещав поговорить ещё круче, если что-нибудь пойдет не так, как оговорено.

Выезд на место преступления

В салон милицейского рафика сели две понятые, девчушки из педучилища, Ветлицкий, Наталья Петровна, двое оперативников, один из них с видеокамерой, Семён занял место радом с водителем. Андрей с удивлением глазел по сторонам, казалось неправдоподобным, что люди идут как ни в чём ни бывало… наверное, они и после его смерти будут так же ходить…
Пока наш пленник надуманных обстоятельств рассуждал о бренности земной жизни, шофёр проскочил заранее оговоренный подъезд, и Андрей, перехватив многозначительный взгляд Семёна, торопливо показал на соседний дом. В подъезде Наталья Петровна поспешила забраться в лифт, и Ветлицкий тоже вознамерился подниматься с нею. Нужно было о чём-то рассказывать, только он начисто забыл обо всём, что говорилось на опознании, а теперь не знал, где выход из создавшейся ситуации, поэтому стал гадать:
— Мы сели в лифт и поехали. Там, на этаже пятом, а возможно, шестом, лифт остановился, и я… ударил женщину.
— Значит, поехали? — переспросила дознавательница.
— Поехали. — «Вот сейчас можно броситься вниз, стоит только подняться до девятого этажа…» — и я нажал кнопку пуска, но оперативник подставил в щель ногу:
— Стоп! Показывай здесь — как бил.
— Как-то так.
Даже сейчас дрожь берёт вспоминать ту низость, какую Ветлицкий испытал, согласившись идти на поводу у наших «законников», а тем хоть бы что. Знали, что их жертва такого не делала и ни один не даже бровью не повёл, хотя нет, уже потом, много позже, на очной ставке у следователя по особо важным делам городской прокуратуры, один из оперативников, юля и изворачиваясь, всё-таки нещадно краснел и потел, но тогда встал вопрос уже об их уголовной ответственности.
Назад возвращались продрогшие. На свороте, у ЗАГСа, Ветлицкий заметил идущую в том направлении, откуда они только что возвращались, одну из его заступниц. Оказывается, уже два дня она бегала но всем инстанциям, запустив механизм спасения. Потом все упрекали его, что надо было крепиться. Андрей и сам знал, что надо, что не выдержал тогда натиска оперативников, опять же кофе, которым в ночные часы уж очень настойчиво угощали своего «опекаемого», скорее всего, был с известными добавками.
После поездки в девятиэтажку зашли в кабинет, нужно было дооформить кое-что в протоколах. Опер схватил кофейник, и Ветлицкий подумал, что здесь распивают кофе, а у него кроме обмылка, выпрошенного в первый день у соседа по камере, ничего нет, даже полотенца, даже зубной щётки. Потом он сказал об этом Семёну.
— Что, изо рта дурно пахнет? — осклабился оперативник. — Ничего, потерпишь.
Конечно, потерпеть можно, он тогда не знал, что жена давно привезла всё необходимое из вещей и еды. Милиционеры хоть и встретили её отчуждённо, но передачу взяли с удовольствием. «Вы ему ещё курочку привезите, — наказывали, — мы вашего мужа курочкой покормим».
Один из знакомых, узнав о том, что было сказано Валентине в отделе, усмехнулся:
— Носите, носите, только вряд ли он всё это увидит.
Словно в воду глядел, да и немудрено, сам он до этого провёл в тюрьме приличный отрезок времени.
Днём ездили на следственный эксперимент, а часа в три опять вызов в 742-й кабинет.
— Ну, смотрите, Андрей Андреевич, у вас есть последний шанс, если откажетесь от показаний, тех, которые уже оформили, берегитесь, всё будет зависеть от вас, и есть ещё одна маленькая формальность, помните, что на двух адвокатов у вас средств не хватит, да и вряд ли жена выдержит здешний режим существования…
Всё правильно, если решено плясать под их дудочку, то адвокат ни к чему, и жену подставлять тоже не имело смысла, хватило и того, что над Андреем поиздевались досыта, но пока, сидя в боксике, тот припоминал, о чём должен сказать прокурору. Молодые ребята, которые тоже ожидали своей очереди встретиться с человеком, во многом определяющим их судьбу, не унывали. Почти все они привлекались «за наркоту», надежд на освобождение не теряли и, уходя на собеседование, подбадривали друг друга, жизнерадостные, хорошо одетые. После Ветлицкому приходилось видеть, как сидельцы на нарах принуждали их «добровольно» отдавать эти ладные дублёные курточки, эти высокие прошнурованные ботинки, эти элегантные ангорские свитера, и превращались весёлые пацаны, ёжась на скамье автозака, в обыкновенную малоприметную шпану, а уж после того, как тюремный цирюльник небрежно смахивал на пол их каштановые шикарные кудри, вовсе в обычных зэков.

У прокурора

Прокурор, высокий худой мужчина, с усталым и каким-то отрешённым лицом, сидел напротив входной двери за столиком, слева — Наталья Петровна, возле неё молодой человек.
— Ваш адвокат, — показала «следачка» на молодого. Теперь я жалею, что не знал тогда, скольких трудов стоило моим родным добиться присутствия адвоката, после того как оперативники убедили Ветлицкого, письменно отказаться от защитника.
«Я впервые сталкиваюсь с таким делом, когда препятствуют моей работе», — сказал он потом Валентине, но Андрей уже держал слово, которое дал в отделе, и поэтому ответил:
— От адвоката МЫ решили отказаться, — давая понять тем самым, что решение отказаться от защиты отнюдь не добровольное, но прокурор сразу кивнул мужчине на дверь.
— Может, я послушаю? — спросил молодой человек несмело.
— Зачем же, от ваших услуг отказываются.
После ухода адвоката Ветлицкий повторил всё то, что было приказано сказать, и он на себе мысленно поставил большой чёрный крест, правда, отвечая прокурору, мол, чего же тот хотел, добавил: «Учить детей и писать книги». И, как говорится: «Туши свет!» — тот и потух. Железная дверь лязгнула, Ветлицкого вывели в коридор, а дальше туда, в камеру к уголовникам. Ни рассуждать, ни анализировать свершившееся не хотелось, как не хотелось спать и есть. Просто лежал и смотрел в потолок, на котором среди набелённых неровностей угадывались очертания различных звериных и человеческих физиономий, а то и просто корявые рожи невообразимых чудовищ.
— Андрюха, ты спишь? Тебя на коридор, — толкнул его ногой Цыган, чувствовалось, что вся эта тихушная «прессовка» ему не по душе, поэтому он сердился.
— Не сплю, — сказал Андрей и неспеша поднялся. Голова кружилась, тело болело, и всё время поташнивало. В 742-м кабинете опекуны, оперативники, оба без пиджаков, пистолеты на помочах под мышками (точно так же разгуливали они перед домашними Ветлицкого, проводя обыск в первую ночь после его ареста). Одна бойкая на язык соседка, из понятых, заметила: «Нас не перестреляйте». — «Молчи, бабка, что считаем нужным, то и делаем!» — прикрикнул на неё Семён, кроме их пистолетов я обратил внимание, на столе лежали ножницы, рукой дотянуться можно.
— Итак, что ты говорил прокурору?
— Что я мог ему такого сказать?
— Не умничай, а выкладывай…
Андрей не знал, для чего было нужно, чтобы именно он рассказал оперативникам о разговоре с прокурором, тем более (в чём арестованный убеждался ни раз), суть его дела до мельчайших подробностей знали не только оперативники, но и все те заключённые, которые осуществляли, мало сказать надзор, а в открытую принимали участие, чтобы полностью загрузить Ветлицкого чужим делом, хотя та же Хельга Степановна, следовательница, сменившая Наталью Петровну, имела другое на сей счёт мнение, и, когда Андрей однажды прямо спросил её об этом, ответила:
— Ну что вы, никто наших дел не читает.
— И даже оперативники из шестого отдела?
— Конечно, — вроде бы слегка смутилась женщина, но тут же справилась с собой и поинтересовалась, почему это Андрей называет отдел шестым.
— Не знаю, все так его называют.
Ветлицкий, ещё не раз оговариваясь, называл это подразделение шестым отделом, и всякий раз Хельга Степановна, вроде бы чувствуя некоторую неловкость, давала понять, что всё это ерунда, но парней из отдела борьбы «против личности» как бы даже побаивалась…
После того как он вкратце пересказал беседу с прокурором, Семён неожиданно потёр ладоши:
— Всё, — сказал оперативник, злорадно улыбаясь. — Теперь-то ты крепко увяз, значит, надо браться за работу. — И он направился к столу, полистав уже знакомую подшивку с заявлениями потерпевших, ещё раз улыбнулся. — Итак… заставим тебя «вспомнить», к примеру, два последних майских преступления.
— Как майских? Выходит, что последние нападения были в мае, а сейчас-то декабрь.
— Какая тебе, собственно, разница. Давай разбирать детали. Ты понял, что мне надо? Понял? Сейчас быстро-быстро будем прогонять «твои» похождения, и не вздумай вилять. Значит, первое, в средине мая, по… — Далее следовало название улицы. — Вспомнил?! — Женя, замкни дверь, я ему вправлю шарики… так, улица? Повторяй за мной.
— Такой не знаю.
— Как не знаешь, только что о ней говорили. Я её только что называл.
— Вы называли…
— Правильно, там всё и произошло. Здание консультации помнишь? Так в этом же доме, только с другой стороны. Ты шёл за женщиной…
— Да ни за кем я не шёл.
— Шёл, не шёл, ты, не ты… — Далее следовал набор соответствующих случаю слов. Ветлицкий смотрел снизу вверх на оперативника, ожидая удара. Семён замахивается, но кулак едва касается кожи, это как в бесконтактном каратэ, только ветерком обдаёт лицо. Позднее, в тюрьме, один из «прессовщиков» попробовал пугнуть Андрея для начала таким способом, но у него ничего толкового из этого не получилось, и синяк был обеспечен. У опера приём получился чисто. Видимо решив с битьём погодить, Семён открыл сейф и достал из него план города.
— Смотри сюда, — стал водить он пальцем по бумаге, — видишь центральную улицу, теперь здание возле одного из желтоватых прямоугольников, обозначавших дом, стоял крестик, дальше ещё… Их было много, таких крестов, и оперативник время от времени указывал на них. Когда же нужного результата не достигалось (Ветлицкий плохо знал город, хотя планы читать мог, всё-таки учитель географии), он хватался за чистый лист бумаги и чертил фрагменты нужного квартала авторучкой. Их достаточно потом накопилось, таких чертежей, но после незапланированного попадания подследственного в больницу все они куда-то исчезли, впрочем, как и та схема путешествий со Старцевым по тайге в поисках Иванова золота, а заодно и черновики описания преступлений, которые Ветлицкий набрасывал со слов Семёна. Пропал и лист с приблизительно записанными для него усердным опером датами лет и месяцев случившихся происшествий, которые тоже должен был заучить.
Не знаю, кому из начальства пришло в голову таким способом попытаться заштопать прореху в хитоне отчёта по раскрываемости уголовных дел. Андрей далёк был от мысли огульно обвинять всю милицию, как-то случай свёл его с парнем, который в людном месте закрыл своим телом гранату. Он потом охранял Ветлицкого в приёмном покое республиканской больницы, куда его привезли оперативники, после того как до этого похитили всё из той же больницы, чтобы дать показания следователю городской прокуратуры о доведении Андрея до попытки самоубийства. Назад потерпевшего лечащий врач отказался принимать, мало ли что с ним могли сделать милиционеры за время умыкания из хирургической палаты, вот и пришлось коротать больному длиннющую зимнюю ночь в приёмном покое прикованным за руку к больничной кушетке.
Охранник этот сочувствовал тому, кого он должен был охранять, но снять наручники не решался, такова инструкция, да и проверить их могли в любую минуту. Примерно через полгода они встретились в городе.
— Я знал, что ты невиновен, — сказал он Андрею и заторопился прочь, неподалёку его ждала женщина, тогда припомнился его рассказ, как трудно ему было бороться за жизнь после случившегося в баре, как постепенно, один за другим, отваливались его друзья, как он выжил, благодаря заботам не той ли женщины, которая поджидала его в сторонке?
— Хорошо, что у вас есть такие друзья, — сказала как-то жене Ветлицкого Хельга Степановна, имея в виду всех, кто бросился на защиту.
— Разве у вас не так? — спросила Валентина. Следовательница молча покачала головой. Вот ведь как получается, но это он уже забрался далеко вперёд, а пока молодой и настырный Семён со своим напарником Женей, сытые и энергичные старательно напитывают оперативной информацией вконец замордованного учителя средней школы, запугивают всевозможными страшилками, которые ожидают того в тюрьме, но и уже содержат в изоляторе с двумя уголовниками, чтобы те помогали операм принудить к самооговору соседа по камере, хотя «прессовщики» явно перестарались, потому что всего через неделю, на втором официальном допросе у Натальи Петровны, замордованный писатель попытался свести счёты со своей уж очень безоблачной до этого жизнью.
— Ты всё запомнил? — нагло усмехаясь, спросил Семён. — Или повторить?
— Мне вспоминать нечего.
— Ладно, не умничай, а лучше бери бумагу и авторучку: посидишь, подумаешь и запишешь подробно, не мне тебя учить, как писать, писатель. Смог же накатать истории, сможешь и «явки» настрочить. Да пиши, чтобы правдоподобно выглядело, а то…
Вникая в их разглагольствования на тему, как надо писать, Андрей только диву давался: сначала слушая Семёна, потом Хельгу, не верилось, что такую фарисейскую чушь может нести женщина в самом расцвете лет, но перещеголяла всех одна из работников следственного отдела, которая, прочитав книгу между строк, поняла — автор «Зеркала» и есть тот самый преступник, которого столько лет не может поймать милиция. Как сказал позднее один из адвокатов: «Нет ничего страшнее неудовлетворённой женщины».
После появления Ветлицкого в «хате» с листами чистой бумаги его сокамерники заметно активизировались, воспринимая подобное как сигнал к действию. Кажется, они даже потирают руки, хотя формально оба как бы не в курсе, чего от него требуется наверху.
— Так ты за что, Андрюха, сидишь? — начинает один из них, тот, что помоложе и который уже не раз намекал Ветлицкому, мол, пора сознаваться.
— А сам-то разве не слышал? — прерывает дружка Серёга.
— Да слышал, но как-то не верится.
— Не верится, слышал, о чём с коридора сейчас кричали?
— Кричали? — машинально переспрашивает Ветлицкий Серёгу.
— А ты как думал, так что рассказывай, не виляя, может, в чём и поможем!
Припёртый к стенке прямым вопросом Андрей решается поведать товарищам по несчастью свою печальную Одиссею. Они слушают невнимательно, хотя и делают вид, что им всё это интересно, постоянно прерывая Ветлицкого различными замечаниями, особенно упрекая за то, что он пытается хоть как-то да оправдаться:
— Брось, Андрюха, мы же всё понимаем, ну, не виноват, и ладно, можешь операм лапшу на уши вешать, а перед нами басни рассказывать не надо. Поверь, плохого не посоветуем, особенно плюй на адвокатов. Зачем тебе такие расходы? Вот у меня был один некий защитничек, — пустился в рассуждение Серёга, — так тот на суде и двух слов не сказал. Знай, если адвокат с судьёй не живёт, так хоть из московской коллегии прощелыгу выписывай, влупят на полную катушку… Поэтому уже сейчас нужно принимать меры, и здесь ты на нас надейся. Бумагу тебе для чего всучили?
— Чтобы «явки» писать, с повинной…
— Какие «явки»? Ну, ты, фраер, даешь. Явки пишутся в первый день, а теперь валяй «чистосердечные признания». Усекаешь в чём разница? А мы хитрее их будем. Это тебе повезло, что опера простаки такие, — продолжал придуриваться Серёга, — в камеру дали писать. Они думают, что ты здесь с каким-нибудь лохом паришься. Рассказывай по порядку, мы им вату катать не будем…
Ветлицкий не знал, верить соседям или нет, позже стало понятно, что раскрутка началась ещё здесь, в изоляторе временного содержания, тем более легче было сломить человека, чем контрастнее настоящее и прошедшее. Не мог Андрей привыкнуть ни к действующему на нервы круглосуточному свету электрических лампочек (наконец-то стали понятны слова из песни о Таганке: где «ночи полные огня»), ни к вою служебных собак за стеной изолятора, ни к окружающей обстановке, где люди находятся преимущественно среди бетона и железа, ни к специфическому запаху заточения: дешёвого курева, отхожих мест и казённой еды, изредка перебиваемому ароматами солдатского одеколона от охранников и начищенных ваксой ботинок…
— Рассказывай, братка, будем закреплять на бумаге.
Скрипя сердце Ветлицкий кое-как записал два или три проштудированных с оперативниками случая нападений на женщин… После, когда выводили на допрос, дежурные просматривали то, что он нацарапал в камере, и, усмехаясь, возвращали. Они-то наверняка понимали, с кем имеют дело, но ему казалось, что теперь охранники будут думать об подследственном как о настоящем преступнике, отождествляя с тем, от лица которого написаны эти «чистосердечные» признания, или обыкновенном лохе. Вообще-то вопрос отношения к происшествию различных людей настолько неравнозначен, что, к примеру, когда уже после освобождения Ветлицкий встретил старого знакомого пенсионера-судью (когда-то вместе отдыхали на бальнеологическом курорте) и он выслушал рассказ обо всех злоключениях, удивился: «Ну а „явки“-то для чего писал?» — Перечитывая наброски, Серёга удовлетворительно кивал головой:
— Ты ещё нас благодарить будешь за то, что на путь наставляли истинный, мы так всё обстряпаем, что опера носа не подточат, а выберешься отсюда, тогда… — Но Ветлицкий давно уже поставил на себе крест и понимал, что выйти на волю будет практически невозможно. Конечно, глупо погибать так рано: только что втянулся в написание большого романа, спонсоров для издания подыскал, и на тебе: «посадил дед репку…» Нечего и гадать, строить какие-то планы, уж теперь-то оперативники постараются закрепиться на завоёванных позициях, коли пустились во все тяжкие. Вот вам и: «У нас разговаривают с подследственными на вы», эти слова подполковника, который принимал активное участие в аресте, по злой иронии перекликались с теми, что сказал поздней в коридоре горотдела милиции (когда Андрей, истекая кровью, стоял у стены) один из милицейских чинов: «Смотри, пока мы с тобой на ты разговариваем, перейдём на вы — хуже будет», а в голове сидело одно, как можно быстрее избавиться от кошмара. Сердце стучало так, что, казалось, готово в любую минуту рассыпаться на кусочки, и «сиделец» сознательно подстёгивал свои мысли, то мысленно разбивая голову о стену, то втыкаясь ею же в «робот» (о таком случае слышал от своих сокамерников). «Робот» — выступ на двери камеры, сваренный из железа предохраняющий намордник на кормушке, с узкими прорезями для обзора и дверцей сбоку. Он выступает двумя своими сторонами под прямым углом, напоминая не то часть рыцарского забрала, не то личину механической головы «железного дровосека».

Обстановка накаляется

Даже в субботу не поленились попечители Ветлицкого прийти в отдел, чтобы посмотреть написанное, проверить, как запоминается то, что они сами же рассказали, опять не обошлось без крика, без унижений, впрочем, всё это было настолько однообразным и страшным, к тому же происходило в довольно-таки узеньком кабинете, так что развернуться оперативникам было негде. Какая же перспектива ожидала Андрея, когда б господа оперативники перешли в обращении со своим подопечным на ВЫ?
Шёл пятый день его пребывания в горотделе, а он, казалось, только и делает, что снуёт под охраной из камеры изолятора в 742-й кабинет и обратно. В самом здании шёл ремонт, к зиме меняли трубы парового отопления, вокруг лежали штабеля радиаторов, по полу змеились шланги сварочных аппаратов, пахло сыростью и карбидом. Рабочие равнодушно взирали на тех, кого водили в наручниках по коридору. Однажды, во время такого вояжа, навстречу Андрею попался парень в штатском, он приостановился и сказал:
— А ведь это я у вас тогда дома был, летом девяносто шестого…
Ветлицкий ничего не успел ответить милиционеру, потому что останавливаться не разрешалось, а тем более разговаривать с кем-либо, да и какое теперь это могло иметь значение, но многого Андрей тогда ещё не понимал. Вот, к примеру, адвокат, тот самый, от которого принудили отказаться, сказал жене подследственного:
— Посмотрел на его «признание» и сразу понял — ерунда, нет причины, а она здесь — главное, к тому же меня не подпускают к подзащитному, ясно, что дело «шьётся».
Понимали и оперативники, что отсутствие весомой причины — это такая дыра в следствии, которую одними измышлениями не залатаешь. Вот и решили они посвятить субботу работе с подследственным, небось сообща до чего-нибудь стоящего додумаются. Только все их старания были напрасны, такое мог знать лишь настоящий преступник.
— Итак, Андрей Андреевич, что вы сказали прокурору о целях своих нападений на потерпевших?
— Ничего.
— Как ничего, что-то же вы ему сказали?
— Сказал, что хочу учить детей и писать книги…
— Ты меня за идиота считаешь?! — сменил тон оперативник. Его товарищ за столиком напротив покачал головой, было непонятно, то ли он осуждает такое упрямство и нежелание сотрудничать с ними, то ли резкость тона, на который моментально перешёл Семён. — Прокурору ничего не сказал, будешь мне говорить. Ведь будешь?
Опер не поленился встать из-за стола, обошёл его и приподнял голову допрашиваемого за подбородок.
— Ну, давай вспоминать. Тебе жена изменяла? Нет? А ты шарился по бабам? Судя по твоей писанине, ты не пропускал ни одной юбки. Ведь не пропускал? Правда?! Говори, тварь! Тебя ещё самого не трахнули там, внизу, в изоляторе?
Ветлицкий припомнил своих соседей по нарам, что-то не похожи они на тех, кто мог бы заниматься таким беспределом.
— Нет.
— Что — нет? Нет — не трахнули или не пропускал ни одной юбки?
Было больно, и я, выворачивая подбородок из руки оперативника, произнёс:
— Юбки не пропускал.
Но Сеня опять ухватил Андрея за челюсть, и опять (не перестаю удивляться, как это ему не претило) приблизил своё лицо. Глаза у опера были совершенно безумные, а вот спросите — какого цвета — не припоминается. И как только потерпевшие могут брать на себя смелость «узнавать» человека, хотя должны бы, кажется, понимать, что от их «узнаваний» зависит многое, порою даже жизнь человека. Вот и допрежь кто-то из женщин уже «узнавал» преступника, а чем это грозило всем невиновным, недаром один из людей, обличённых немалой властью, потом сказал Ветлицкому:
— Будь ты менее известен, уже распрощался бы с жизнью! — Причём произнёс такое вполне уверенно, скорее всего, знал, о чём говорит.
— А теперь слушай меня, — продолжил оперативник. — Ты в школе работаешь, видишь, каково людям живётся. Иная нарожает для своего удовольствия, а общество расхлёбывай. Думала, ребенка приносит, а на самом деле нищету плодит. И ты правильно делал, что эти юбки не пропускал, бабы, они для того и созданы, чтобы рожать, но отвечать-то кому-то надо. Вот ты и ответишь, хватит — понежился на белом свете, за всё надо платить, так что имей мужество принять то, во что вляпался… И ещё было у Ветлицкого сильное подозрение, что все эти явки-пароли — только прелюдия к их со Старцевым увлечением, отыскать збруевское золото и за пока ещё робкими попытками оперативников выведать у назначенного «маньяком» об этом, причём узнать так, чтобы старшие по званию ничего не пронюхали. Будь они в ином положении, так давно бы своему «подопечному» башку раскололи о первый же стол в отделе.
— Итак, думаем над причинами!
Иногда Семён, играя, произносил слово «вспоминай», вроде бы он точно знает, что Андрей — преступник, иногда даже не прикрываясь тем, что якобы помогает «вспоминать», рассказывал о том, что узнал из заявлений потерпевших, а вот с какой целью наносились побои — неизвестно. Не знали этого и работники милиции, не знал и молодой опер, решивший заполнить такой пробел, а вышла какая-то несуразица, то есть было трудно судить, насколько Семён прав, возможно, всё гораздо проще, чем напридумывал он, возможно — сложнее, Ветлицкий полагал, что бил пострадавших заурядный «шизик». Говорят, что сыщики даже к полнолунию пробовали привязать даты нападений, ну, здесь они точно «видиков» насмотрелись.
— Запоминай: первое — ты долго работал в школе и устал от детей. Ясно?
Андрей хоть и не совсем долго работал, но не до такой же степени устать, чтобы свихнуться.
— Понял? Теперь второе — ты хотел обратить внимание на нищету, что плодить таковую негоже.
Хотя и такое утверждение Ветлицкому показалось вздорным, на опознаниях стало ясно, что все потерпевшие были женщинами молодыми и состоятельными. Две из них даже в милицию пришли в приличных шубках, так о какой же нищете могла идти речь? Что-то здесь у Семёна не вытанцовывалось, но Андрей соглашался, страшась его выходок.
Третий пункт и вовсе попахивал мистикой, почерпнутой из прикольной литературы, якобы бивший от удара должен был зарядиться какой-то энергией и вдохновением для того, чтобы лучше писалось (так и хочется заметить — бред сивой кобылы), но это Андрей сейчас так думал, а тогда, только молча кивал головой.
— Ты не кивай, не кивай, а повторяй, чтобы лучше запомнить. Завтра дознавательнице на допросе всё в точности повторишь, и не дай бог, чего-нибудь перепутать.
После того как он запомнил третью причину, была ещё и четвёртая, то есть опер действовал по принципу — кашу маслом не испортишь и чем больше «натрещим» в протокол, тем правдоподобней будет выглядеть. Так на четырёх причинах и остановились… это завтра, когда ему придёт в голову пятая, совсем уже беспонтовая, идея о близости конца света, Семён не постесняется даже при Наталье Петровне выдать таковую, но о том чуть позже, а пока — суббота.
Перед входом в камеру изолятора дежурные обыскали Ветлицкого и, найдя краткие записи, которые делались наверху, только головой качали, передавая один другому листы бумаги. Может, они удивлялись ловкости «работы» оперативников, а может, и правда негодовали, ведь не все же милиционеры были посвящены в тонкости разработки дутого дела.
Ночь Андрей опять провёл без сна. Серёга с Цыганом тихо беседовали между собой. Все разговоры у них крутились вокруг двух-трёх человек: то о какой-то Петровне рассуждали полушутя (было понятно, что Петровна — голубой, на положении денщика жил в тюремной камере, и слыл одним из обиженных), то об Ивановиче — опере на тюремном «продоле». Последнего они крепко побаивались. Не имея ни малейшего представления, Андрей почти не вникал в то, о чём говорилось в его присутствии, голова кружилась от своих проблем: при одном только воспоминании о 742-м кабинете сердце начинало бешено колотиться, узоры на потолке принимали зловейщие очертания, даже собаки во дворе изолятора начинали ворчать как-то по-особенному. Завтра уже первое декабря, вернее, послезавтра, начало зимы. Нынче она, пожалуй, будет суровою, уже и теперь нижет холодом из-за «решки». Господи, как быстро привыкаешь к тому, чего и врагу бы своему не пожелал! Состояние такое, словно бы забылся тяжёлым сном и никак не можешь очнуться. Понимаешь, что происходящее необъяснимо ужасно, такого просто не может быть, однако же… Ещё полгода назад Андрей не знал, в чём отличие оперативника от постового милиционера, а теперь всего лишь за неделю прибывания на ИВС такого навиделся. Послезавтра всё начнётся заново: опера будут репетировать с подозреваемым, дознавательница, изображая этакую беспристрастную посредницу между ними и допрашиваемым, заполнять «липовый» протокол, а настоящий преступник будет гулять на воле.

Попытка самоубийства

В понедельник утром Андрея снова вызвали на допрос всё к тому же молодчику с лицом «железного Феликса». Отдохнувший за воскресенье оперативник жаждал наверстать пропущенный день и взялся вкачивать в Ветлицкого сразу два происшествия: одно непосредственно на улице, что находится в районе рынка, а второе — на Трудовой. Причём здесь была знакома только остановка с одноимённым названием, но даже не на нужной улице.
Они никак не могли понять друг друга, наконец всё закончилось сплошными оскорблениями и угрозами в адрес Ветлицкого, лихорадочными поисками листа чистой бумаги и новым чертежом, выполненным той самой рукой чекиста, о чистоте которой так пёкся основоположник революционной законности. Вальяжная Наталья Петровна неспеша заполняла протокол допроса, уличную сцену Андрей худо-бедно запомнил со слов настырного оперативника и теперь не без его редких, но нетерпеливых подсказок излагал своими словами, а вот с целями случилась заминка. Семён уже со стула несколько раз приподнимался. Ах, если бы не присутствие дознавательницы… Как ни гримасничал, строя жуткие глазки, строгий репетитор, но многое из того, о чём он внушал вчера, перепуталось в памяти и забылось. Впрочем, даже то, что уже было сказано до этого, не вызывало у Натальи Петровны большого энтузиазма: какая-то усталость от учеников, а то ещё подзарядка энергией от рукоприкладства… И тут «мента» осенило.
— Да он же ещё днём об самой главной своей причине упоминал, забыли, Андрей Андреевич.
— Какой главной?
— Задёргался…
— Ей-богу, не…
— Вот-вот, о Боге, о конце света… напомнить? — С этими словами оперативник наклонился к тумбочке и поставил на стол чёрный пластмассовый органайзер с целым набором каких-то блестящих штучек, притом многозначительно посмотрев на опрашиваемого, процедив сквозь зубы:
— Он о конце света распространялся, вот и выходит, что на это нужно было кому-то обратить внимание.
— Я такого не говорил.
— Забыл?
— Да при чём здесь конец света, что я, сектант какой-то, и подписывать протокол не стану с такой галиматьёй.
— Станешь, как миленький станешь. Ты у нас, всё подпишешь.
С этими словами оперативник поднялся из-за стола и пошёл к двери. «Всё, — подумал Ветлицкий, — теперь он и дознавательницы не побоится, хотя они все здесь, видать, заодно…»
Путь к органайзеру был свободен. Вот случай разделаться с этой жизнью, возможно, последний, дальше пойдут одни издевательства, цепь унижений и всё равно смерть. Вспомнились слова элегантного майора: «…Тебя доставят в суд на носилках». — Чего ещё ждать, пока на Андрея не повесят все эти мутные дела?
Ветлицкий срывается с места и прыгает на стол, хватая ножницы из органайзера. Наручники мешают, нужно поднять рубашку, майку и ударить себя в живот… От двери прыжками несётся опер, сходу он толкает Андрея со стола, тот падает и локтем задевает раму. Слышится звон стекла, чей-то крик, может, Наталья Петровна визжит с перепугу, но сознание почти отключается, припоминается только, что уже на полу несколько человек пытаются отобрать у него ножницы. Потом Ветлицкого усаживают на стул…
— Я больше не буду плясать под вашу дудку, хватит исполнять все дурацкие прихоти и разрешать умозаключения. Такое обращение вы называете корректным?
— Хорошо, хорошо, — быстро соглашается дознавательница, вот вам протокол, только подпишите, и всё…
— Не буду я выдумки, которые вы тут со своими оперативниками изобретаете, подписывать.
— Согласна, только тогда так и отметьте, своей рукой.
С Андрея снимают наручники, но окружающие стоят настороже. Ветлицкий, несмотря на неудобство, боли от ран не ощущает, но мокрая майка липнет к телу, берёт авторучку и пишет, что от всех показаний отказывается, требуя предоставить адвоката. Сидящий напротив пожилой мужчина неудовлетворительно покачивает головой, поборник справедливости замечает этот жест и говорит ему:
— Да, отказываюсь. Хватит на себя наговаривать. Вы сначала поймайте настоящего преступника, а потом головой покачивайте.
— А мы его уже нашли.
— Где?
И этот, как потом выяснилось, полковник, тоже тычет пальцем, едва ли не в лоб:
— Он перед нами!
На пороге кабинета появляется человек в белом халате. Оказывается вызывали скорую помощь. Врач осматривает раненого, щупает живот… дальше Андрей мало чего запомнит.
Его выводят из кабинета и ставят лицом к стене. Видно, что под ногами набежала целая лужица крови, начальники, наверное, совещаются с доктором, что делать с таким клиентом? Наконец решение принято, и того везут в медицинском рафике, кажется, в республиканскую больницу, где он, почему-то запомнилось именно это, хочет чтобы все знали, перед ними тот самый учитель и писатель, которого незаконно задержали, а теперь заставляют взять на себя чужие преступления, объявляя маньяком и едва ли не душегубом, но его вины в том нет.
Пришедшая женщина-хирург осматривает рану и удовлетворённо кивает медичкам:
— В операционную.
Пациента начинают готовить к операции. Медицинские сёстры недоумевают, что делать с наручниками, но никто их снимать не собирается, кажется, Семён увёз ключ с собой. Тогда женщины начинают срезать ножницами с Андрея сначала рубашку, потом майку. Приходит доктор и видит пострадавшего на каталке… в стальных браслетах. Услышав, что оперативники отказываются их снимать, возмущённо спрашивает кого-то:
— Может, будут ещё указывать, что нам делать? Живо убрать наручники!
Ищут оперативника… Временами Ветлицкому становится совсем плохо, только он всё силится поведать о своей беде, ведь должен же кто-нибудь завтра, сменившись с дежурства, рассказать своим близким или родным, что в больницу из горотдела привезли мужчину с распоротым животом. Парень-ассистент, которому Андрей тоже пытается объяснить ситуацию, в которой оказался не по своей воле, спрашивает медичку:
— Сколько?
— Двести сорок, — отвечает она.
Он понимает, что это о кровяном давлении. «Двести сорок…» — и далее провал.
Очнулся лишь ночью, на кровати, которая стоит посредине палаты, первой у входной двери. В хирургии всегда так, центральное место для тех, кого привозят из операционной. Приподнимает голову и видит, что напротив, в коридоре, сидят двое в милицейской форме. Пробует пошевелиться, не тут-то было, руки нарастяжку пристёгнуты наручниками к железной станине. Кружится голова, нестерпимо хочется пить, но никто не спешит на помощь… Наконец приходит осознание, что случилось, и… опять провал. Приходит в себя утром. Видит, охранники восседают на стульях по-прежнему на своих местах. Опять пробует шевельнуться, и опять стальные браслеты сдавливают запястья. Тело ноет, очень трудно дышать. Лежащий на угловой койке мужчина, подзывает одного из моих сторожей:
— Освободи ему руку.
— Не положено, — следует ответ и омоновец выходит в коридор.
Ах, если бы можно хоть маленько сместиться сначала на один бок, потом на другой… Лежачий больной на угловой койке разозлился не на шутку:
— Да подойдите кто-нибудь, мать вашу так!
Нехотя в палату заходит охранник.
— Отстегни собачник, — кипятится мужчина. — Освободи хоть одну руку, ему легче будет. Куда он отсюда убежит, видишь, ломает после наркоза, и воды дайте, мало ли что врач не разрешает, немножко можно.
Милиционер выходит в коридор, советуется с напарником и потом достаёт ключ, отстёгивая правую руку от койки… Не хочется обвинять омоновцев в равнодушии или в излишнем служебном рвении — среди тех, кто дежурил в эти дни у дверей больничной палаты, попадались разные люди. Были такие, что ревностно исполняли приказ, стоило невзначай спрятать свободную руку под одеяло, как подходил приличного роста верзила и жёстко советовал держать её сверху, или вот в туалет, всегда водили, как на расстрел, вдвоём, пристёгивая там к батарее центрального отопления и не разрешая прикрывать дверь… наверное, по инструкции. С подобной установкой пришлось столкнуться позже, возвращаясь из Красногорска в железнодорожном вагоне, «столыпине», выводя конвоируемых на оправку, там так же не разрешалось закрывать дверь в туалет и так же над тобой возвышался бдительный охранник, но то в вагоне, где около сотни заключённых, здесь же, в больнице, на Ветлицкого по-прежнему продолжали давить, хотя и среди охранников попадались вполне терпимые парни. Один из них даже предложил сыграть в шахматишки, но тогда было не до игры, хотелось пить, хотя врач не позволяла употреблять в сутки больше стакана.
— Столько положено по инструкции.
— А сверху нельзя, мне уже лучше…
Женщина улыбнулась:
— Ладно, уговорил, ещё полстакана от себя добавлю.
Несколько лет назад пришлось лежать здесь же, во второй хирургии, и операцию делала — эта же, светлой души, докторша. Не знаю, возможно, она, в отличие от охранников, не поверила в то, что привезли преступника, но в отношении к Андрею не чувствовалось отчуждённости, впрочем, как и от остальных медичек, нянечек, сестёр… Больные тоже проявляли сочувствие, предлагая кто кисельку, кто кефира, но лечащий врач разрешила пока только бульон.
На второй день убрали дренажную трубку, а на третий — перевели на угловую кровать, у окна, освобождая место для следующего оперируемого. Ещё лёжа распятым, как на кресте, Ветлицкий, лишь только охранники отвлекались, любезничая с медсёстрами, стал заговаривать с соседями по палате. Выяснилось, что к одному из них ездит на том же автобусе, который идёт через его поселок, жена.
— Напиши ей записочку, пусть передаст моим с кем-нибудь из попутчиков: я такой-то, учитель из местной школы. Схватили, загнали на ножницы невиновного…
И всё-таки, несмотря на случившееся, райским местом показалась Андрею больничная палата, после камеры изолятора и после недели в застенке здания, о пропаганде любви к которому так пекутся официальные лица силового ведомства.
После того как больные стали дружно протестовать, Ветлицкого перестали приковывать нарастяжку, но держать на цепи у койки продолжали. Наверное, здесь, кроме необходимости соблюдать инструкцию было у тех, кто «ломал» подследственного, какое-то мстительное чувство удовлетворения от сознания своего вселенского превосходства, своей безграничной власти над униженным и растоптанным тяжестью несправедливого обвинения человеком. Хотя чему тут удивляться, если ещё Бертольт Брехт писал: «Идут бараны, бьют в барабаны, а шкуры для барабанов поставляют всё те же бараны…»

История продолжается

Но вернёмся к нашим баранам. Хоть и прикованный к постели, Ветлицкий был совершенно счастлив, что находится в человеческих условиях, среди самых обыкновенных людей, впрочем, забыть о только что перенесённом кошмаре было невозможно даже на минуту.
Только что врач разрешила пить бульон, и Андрей подумал: «Лежать мне в больнице ещё неделю», как часов в десять утра в дверном проёме замаячили знакомые фигуры оперативников. Охранник отстегнул наручник от койки, защёлкнув его на свободной руке.
— В нашей больнице будем долечивать, — бросил Семён. Было видно, что он озлился, словно вместо благодарности за его добрую к Ветлицкому предрасположенность тот отплатил последнему чем-то неподобающим, бросился на ножницы…
По дороге в милицию Семён снова наклонился к Ветлицкому, только что за отвороты шубейки не стал хватать:
— Будешь трепаться, из-под земли достану, а к вашей находке в тайге мы ещё вернёмся, если ты к тому времени совсем себе башку не снесёшь.
Андрей сначала не сообразил, о чём это он, может, не нужно было «явки» на себя писать, да навряд ли, так что же случилось? Ему и в голову не приходило, что оперов притянут к ответу прокуроры.
В горотделе пострадавшего завели в знакомый кабинет, освободили от наручников, и незнакомый мужчина, выждав, когда охранники оставят их одних, представился:
— Дорош — следователь прокуратуры. Итак, Андрей Андреевич, что случилось? Почему оказались в больнице?
Ветлицкий стал торопливо рассказывать о ночных допросах, о беспределе оперативников.
— Понимаю, — кивнул Дорош.
— Ещё что?
— Душил, хватаясь за лацканы пиджака и тряся, как… — Хотел добавить про грушу, но следователь перебил Андрея:
— Сознание теряли?
— Кажется, нет.
— Хорошо, вот бумага, авторучка, пишите на моё имя.
Он вкратце изложил суть дела. Дорош перечитал заявление и удовлетворенно кивнул головой. Поймав его сочувствующий взгляд, Ветлицкий пожаловался:
— Давили они на меня сильно.
— Больше не будут.
Вошедшему в кабинет оперативнику следователь показал на дверь:
— Пройдёмте.
Минут через десять Семён вернулся.
— Ну, Андрей Андреевич… — Он запинался, называя Ветлицкого по имени-отчеству. — Ну вы даёте. — И тут же, заметив, что второй оперативник зовёт Андрея, опять прошипел, видимо, не мог даже сейчас совладать со своей натурой. — Я тебя под землёй найду… кладоискатель.
В коридоре Ветлицкого встретил Дорош.
— Извините, хочу жалобу на имя министра… к кому обратиться?
— Лучше на прокурора — и отдайте любому оперуполномоченному, передадут.
Ветлицкий потом недоумевал, размышляя, каким образом дело дошло до прокуратуры, оказывается, писательница, назовём её Миррой Нестеровной, бывшая некогда Председателем отделения Союза писателей, тут же побежала по всем инстанциям… После встречи с Дорошем милиционеры, видя, что состояние Андрея оставляет желать много лучшего, струсили и в подвал спускать не решились, а отправили назад, в больницу, но теперь уже лечащий врач, у которой пострадавшего тоже, оказывается, украли, не захотела брать на себя ответственность (мало ли что произошло в отделе), за его здоровье… вот и пришлось ночевать в приёмном покое республиканской больницы. Старушка, которая ведала раздевалкой, узнала «больного», дело в том, что ему и прежде приходилось лежать у них, и, когда во время карантина приходили друзья, женщина разрешала им посидеть немного за чужими пальто и шубами.
— А я тебя помню, — сказала она Андрею, что случилось?
— Бабушка, я не виноват. Меня арестовали вместо другого человека и заставляют брать его преступления на себя.
Пожилая женщина с состраданием смотрела на его руки, закованные в наручники, что она могла сказать, чем утешить? Только вздохнула… Старший из охранников, тот самый Саша, который некогда бросился на гранату в баре, куда-то ушёл, а Ветлицкий остался с другим, молоденьким, пареньком.
— Что-то здесь темновато, — сказал милиционер и щёлкнул выключателем. Над дверью загорелась лампа дневного света. Ветлицкий сидел на кровати, а его страж на стуле. Времени телохранитель не терял, по-хозяйски расставляя на тумбочке термос, свёртки с едой, какие-то баночки, наверное, знали, что придётся здесь ночевать. Минут через десять вернулся старшой и заругался:
— Вы что, хотите без глаз остаться?
— Почему?
— Кварцевую лампу включили для обеззараживания помещения…
Потом он рассказал, сколько ему пришлось провести времени, мотаясь по различным подобного рода лечебным заведениям, отсюда и знание всех медицинских премудростей. Пользуясь хорошим настроением охраняющих, Андрей упросил их разрешить ему постирать под краном в соседней комнатушке приёмного покоя носки и плавки, что-то около десяти дней прошло со дня задержания, тем более вода в трубах была горячей и мыло дармовое, больничное. Старшой Андрея поторапливал, боясь, что в любую минуту их могут проверить, видимо, его порядочно настращали, потому что, когда Ветлицкий попросил не пристёгивать пока к кровати наручниками, он вздохнул и сказал:
— За одну руку всё равно придётся, вдруг кто заявится — нарушение, сам понимаешь.
Ночь прошла относительно спокойно, больные в приёмный покой не поступали, но утром их всё-таки попросили в коридор. Никто не знал, что с Ветлицким делать. Собиравшиеся на работу медики с удивлением поглядывали на странную парочку: замызганного мужчину в наручниках и молоденького милиционера рядом. Хотя вполне возможно, что это была просто иллюзия всеобщего внимания. Здесь и не такое видали. Вернулся второй конвоир и сказал:
— Сейчас машину пришлют, в отдел поедем.
Всё начиналось заново, а может…


Часть 2

«Делом подследственного я начала заниматься с 4 декабря. До этого дело находилось в органах дознания УВД города…»
Из интервью X.С. городской газете

Новые лица

В камере изолятора временного содержания действующие лица остались прежние — Серёга и Цыган. Они встретили Ветлицкого настороженно. Заметно было, что оба излишне нервничают, суетятся даже.
— Нy, ты, Андрюха, даёшь, что случилось? После того как тебя забрали, охранники всё вверх дном перерыли, нас допрашивали на предмет твоего поведения. — Серёга в свойственной ему манере гнал волну лёгкой жути. — Наверх таскали…
То, что их «таскают» наверх, Ветлицкий и раньше догадывался, а вот перспектива и дальше проводить время в обществе двух соглядатаев его не радовала, значит, опера вовсе не отказались от своих замыслов. Такой вывод поверг Андрея в уныние. Не успел он устроиться на старом месте, как открылась кормушка, и в камеру заглянул надзиратель.
— Всё нормально?
— Да вроде. — Серёга посмотрел на Андрея. Теперь замордуют, будут через пять минут проверять, чтобы опять чего не отмочил, вообще-то, это зряшное дело. У нас в СИЗО был случай: один решил вскрыться и перекусил себе вену зубами, ребят подвёл, те в кипешь, перевели лоха из одной «хаты» в другую, там в третью и везде — «мочили», наконец братве надоело, дали «мойку»: «Режься, подлюга!»
Серёгины страшилки Андрей слушал без обычного трепета, острота подобных рассказов заметно притупилась, и это означало то, что к нему постепенно приходил опыт…
В открытом окне кормушки опять промелькнуло лицо дежурного.
— Всё в порядке, командир! — бодро заверил проверяющего Цыган. Ну, Андрей, задал ты хлопот ментам, и нам теперь покоя не будет.
— Последнее дело — над собой изголяться, — поддакнул Серёга. Ветлицкий тогда не придал значения тому, что они не спрашивают о случившемся, вроде бы сами давно уже в курсе, и только потом, словно спохватившись, Котов поинтересовался:
— А что всё-таки произошло?
Рассказ Андрея изредка прерывался появлением в смотровом окошке физиономии дежурного…
— М-да-а. — Серёга покрутил головой. — Знал я случаи. Вообще-то неплохо, что ты в кабинете у «следаков» вскрылся, только смотри мне, здесь фестивалить не надо, а то затаскают нас. Так, говоришь, заявление написал Дорошу? Всё это ерунда, и раньше на оперов подобные заявы писали, да потом забирали. Все они одной верёвкой повязаны… — Сокамерник устроился поудобней на нарах, приготовившись слушать дальше, но тут лязгнул дверной засов, и Ветлицкого «выдернули» наверх, в следственный боксик.
Он с тоской поозирался, осматривая комнатушку: два столика, один против другого, привинченные к полу табуретки, на стене, противоположной от входа, регистры центрального отопления, над ними, у самого потолка, узкое, похожее на бойницу, зарешёченное окошко, они все здесь такие и причём на каждое столько металла наварено, что создаётся впечатление, будто раз в году или по приходу очередного начальства, как годовое кольцо на дереве, появляется очередная железная обрешётка на тюремном окошечке…
Потом долго водили по кабинетам, чувствовалось, что начальство не знает, куда девать беспокойного арестанта, пока Ветлицкий не попал в знакомый 742-й кабинет, тот самый, где ещё недавно пытался свести счёты с жизнью.
После выхода из тюрьмы многое прояснилось. Первый заместитель председателя правительства близко к сердцу принял жалобу Мирры Нестеровны, той самой писательницы, которая говорила: «Я не верю, что Андрей мог сделать подобное! Даже если он сам скажет мне об этом, я отвечу ему, что врёшь!» Женщины гораздо лучше чувствуют истину, за редким исключением, неслучайно среди тех, кто бросился на защиту невезучего литератора, были в большинстве своём они, милые и отзывчивые представительницы прекрасного пола…
Наконец Ветлицкого, так ничего и не решив, спустили в подвал, а дело, как выяснилось позднее, передали Хельге Степановне, чиновнице, по слухам, не так давно оступившейся на скользкой дорожке юриспруденции, а посему более гибкой и обязательной по отношению ко всему, чего от неё требовало вышестоящее начальство, но ещё до встречи с Хельгой дня два продолжалось странное перемещение Ветлицкого по кабинетам известного управления… Шум, поднятый на поверхности «болота», заставил выглянуть оттуда рыбину покрупнее. Для этого Андрея привели к тому самому начальнику УГРО, который уже тыкал перстом в его лоб, убеждая сознаться в чужих грехах. Чего он хотел на сей раз, Ветлицкий не знал, только здесь же, в его кабинете, он увидел в сторонке подобающего положению приличного роста, плотного телосложения и, в отличие от некоторых из этого здания, ни капли не схожего с фотороботом. Может, потому и не был похож, что обладал крепкой лысиной, которая незнакомца, кстати, совсем не портила, а только солидности добавляла.
— Вы знаете, кто я? — подступил к Андрею неизвестный гражданин.
«Вот тебе на, — тоскливо подумалось, — ещё один Шерлок Холмс». И покачал головой. Надо сказать, что в кабинете было жарковато, наверное, регистры центрального отопления здесь уже подключили, а раздевать арестанта, как и снимать наручники, кажется, никто не собирался. Пот в конце концов добрался до незатянувшихся рубцов на животе, и они нестерпимо зудели.
— Я, — продолжил инкогнито и назвался по имени-отчеству… Всё стало ясно — самый главный милиционер. Вот когда бы проявить Ветлицкому своё красноречие, если даже впустую, потом бы не пришлось жалеть о так бесславно загубленной партии, а то вышло, как у героя известной повести Валентина Катаева, командиру-то Андрей так и не показался, значит, и вся Одиссея приобретала тенденцию затяжного, почти неизлечимого заболевания, которое в лучшем случае должно было закончиться ничьёй, а в худшем… даже думать о таком не хотелось. Беседа не запомнилась, лишь один из вопросов остался в памяти: «Как же это так можно вести допросы, что уже менее чем через неделю человек, который работал с детьми, вынужден был попытаться свести счёты с жизнью?» Хотя вряд ли это стало для самого главного чина откровением, так и расстались, друг другом неудовлетворённые.
После ухода солидного гражданина в кабинет заскочили двое: один — всего лишь «видеоинженер», а другой — небольшого росточка, верткий, не иначе мастак по какому-нибудь садистскому виду спорта, прямо булгаковские персонажи. Они безо всякого объяснения, но полагаю, начальник УГРО был в курсе, подхватили Ветлицкого под руки и едва ли не силой вытащили на улицу. Яркий солнечный свет резанул глаза, зимний день царил надо всем, в своём сказочном великолепии. Как-то иначе выглядели и автомобили, почтительно снижающие скорость перед столь уважаемым зданием, и люди, идущие мимо этой крепкой бетонной коробки, равнодушно посматривающей на мир своими сотнями подслеповатых окон, а скорее всего, им и правда не было никакого дела до бравых омоновцев, до коварных убоповцев и разных прочих «шведов», это Андрей должен был их признавать, впрочем, по той хватке, с которой меньшой сопровождающий вцепился в рукав куртки, можно было понять, что и они почуяли что-то неладное, а значит, либо скоро отпустят, либо…
Заталкивая арестанта в салон «жигулей», «самбист» нарочито грубо пригнул его голову, так поступают герои забугорных боевиков, когда грузят в легковую машину какого-нибудь сопротивляющегося верзилу, но Ветлицкий-то, со своим расчерченным ножницами и скальпелем животом, сопротивляться не собирался. Мысли крутились вокруг одного: куда везут? День субботний, все учреждения не работают, нет же, неутомимые шестерёнки силового ведомства крутятся без остановки.
Вот и сейчас куда-то везут, бдительно охраняя, народ же перебегает дорогу белым «жигулям», и пешеходам дела нет до того, кто ещё недавно разгуливал по этим проспектам, а возможно, сидящий на моём месте конвоир так же негодует, видя отсутствие внимания у прохожих. Неужели для того, чтобы хоть изредка задумываться о тех, кому очень плохо, обязательно нужно пройти через какое-нибудь ужасающее испытание? Неслучайно в тюрьме одним из первых вопросов к Андрею, впервые попавшему за решётку, был такой: «А ты думал о тех, кто сейчас здесь находится?» — «Нет, не думал», — сознался он перед сокамерниками, людьми, в сущности, глубоко несчастными. Не думал, пока не пришлось хлебнуть лиха.
Кирпичное здание, возле которого остановилась «жига», оказалось кабинетом судебно-медицинской экспертизы. Там подъехавших уже поджидал некто в белом…
— Раздевайся медленно, не делая резких движений, — снимая наручники, предупредил всё тот же злющий охранник, «видеоинженер» молчал. Он уныло нависал над Ветлицким, весь в чёрном, со скучающей миною на лице. Андрей потом не однажды встречался с ним и всегда в каких-нибудь экстраординарных ситуациях. Всё-таки опера шестого отдела не оставили своего шефства, хотя их и отстранили от этого дела.
Судмедэксперт рассматривал пациента издалека. На его столе лежали медицинские инструменты, ножницы, в том числе и «самбист» издевательски предложил врачу убрать их подальше, но тот на такую шутку никак не отреагировал. Казалось, ему вообще не нравилась эта профессия, да и кому придётся по душе изо дня в день осматривать трупы, полутрупы или таких, как этот, доходяг с пятнами синяков на теле, измерять длину рубцующихся ран. Врач смотрел и записывал, а Ветлицкий думал, что все они заодно: оперативники, следователи, эксперты, но позднее, когда в очередной раз городская прокуратура возобновила дело на избивавших его милиционеров, следователь заверил, что бить у нас никого не положено и те из работников милиции, которые распускают руки, понесут должное наказание. На что пострадавший только махнул рукой:
— Да что вы говорите, судебный врач вряд ли что отразит в своём заключении, он, похоже, с оперативниками запанибрата.
— Нет, он очень опытный работник…
После этой фразы Андрей пожалел, что в своё время, опасаясь делать «резкие» движения, не приспустил пояс брюк, где на правом бедре у него красовалось несколько синяков, следы от которых даже сейчас ещё ясно просматриваются.
В изолятор Ветлицкий вернулся слегка встряхнувшимся. Возле знакомой двери, зная, что тяжёлая рука дежурного может задеть по животу, он осторожно предупредил его насчёт ранения.
— Мы в курсе, — сказал шмонавший лаконично, и вообще здесь не было заметно проявления какой-то грубости. Чувствовалось, что обслуга занята своей повседневной работой, и всё — ни больше, ни меньше.

Быт налаживается

Сразу после того, как Ветлицкого доставили из больницы, Афганец, так звали временно исполняющего роль начальника ИВС, капитана, выпроводив «шмональшика», стал по-дружески внушать, что замахиваться на свою жизнь нехорошо. Здесь, в подведомственном ему учреждении, Андрея пальцем никто не тронет, только боже упаси полоснуться хотя бы «мойкой». «Мойка» — это лезвие от бритвенного станка. От подопечных своих он лезвия тоже прятал, изымая их не только из передач, но и у всех, кто попадал в ту «хату», где сидел Ветлицкий. Тогда он сказал Афганцу, что если они к нему относятся по-человечески, то почему же он должен их подводить, вот кабы тот помог от сокамерников-опекунов освободиться, на что начальник развёл руками:
— Не всё в моей власти, понимаете… — И потом на утренних поверках всегда спрашивал, вроде бы у всех, но стараясь посматривать на меня: — Как дела, жалобы есть?
Конечно, смешно было в таком положении жаловаться Афганцу, когда он сам нацелился на оперативную работу, отсюда и альтруизм в отношении к заключённым — излишний шум ему был не нужен.
Заключив джентльменское соглашение, беседующие разошлись относительно, на сколько такое было возможно, удовлетворённые друг другом, и пока Андрея дежурно обыскивали уже у двери «хаты», он обратил внимание на полиэтиленовый пакет с продуктами и вещами… Что-то до боли знакомое было в этом слегка помятом пакете… Закончив «шмон», дежурный протянул две бумажки — оказалось, опись того, что передавали родственники. «На киче» в таком случае спрашивают, от кого, и если друзей и родных в данном городе много, то можно перебрать не одну фамилию, пока разводящий не кивнёт удовлетворённо, здесь же, кажется, вообще никто не спросил про такое, если приняли, значит — получи и будь доволен, только распишись в обеих квитанциях, что есть в наличии: сахар — одна пачка, мыло — два куска, зубная паста… но к тому времени Андрей уже кое-чем обзавёлся. Дело в том, что днём раньше, когда его, как слона, напоказ водили по кабинетам начальства, к полковнику Степаненко, тому самому, который тыкал в представляемого перстом, убеждая признать в себе преступника, Ветлицкий пожаловался ему, пребывающему в хорошем расположении духа, не знаю по какому случаю, но теперь в полковничьей форме, что его подчинённый на просьбу о зубной пасте только ухмыльнулся и поинтересовался запахом изо рта. Полковник на такую жалобу отреагировал тотчас, позвонив кому-то:
— Валера, купи немедленно зубную пасту — и ко мне!
Через пять минут я уже держал в руках приличную тубу с пастой, в мягкой, полиэтиленовой упаковке.
— Спасибо, Григорий Васильевич.
— Ничего, а сознайтесь, Андрей Андреевич, что вы меня сегодня не узнали…
— Почему я вас должен был не узнать? — решил не подыгрывать Ветлицкий полковнику.
— Как же, ведь до этого вы меня видели только в гражданской форме.
Так вот где собака зарыта! «Ну, твои-то работники из шкуры лезут, чтобы втереть потерпевшим очки, и то они запинаются, а такого-то „генерала“ да не узнать», — подумал Андрей, но вслух ничего не сказал.
Появление в камере передачи несколько оживило соседей «самострела», но не обрадовало настолько, как её истинного владельца. Уголовники были сытыми, имели домашнюю «сменку», а Ветлицкий был рад, кроме всего прочего, считай, первой весточке из того, параллельного, мира: обыкновенным комнатным тапочкам, клетчатой рубашке, простому хлопчатобумажному полотенцу и, простите, его стареньким, чистым плавкам. В тюрьме эту часть нижнего мужского белья презрительно именуют «дольчиками», и как после объяснил один рецидивист: «Тюрьма, Андрей, ходит в трусах», но обращать внимание на такую мелочь, Ветлицкий не счёл нужным, кто-то ходил и в плавках. Кроме белья в той «дачке» был сахар, лук, печенье и дешёвенькие конфеты. Чувствовалось, что родичи с кем-то проконсультировались. Правда, не было бритвенных станков, их изъяли при досмотре и положили в каптёрку, чтобы вернуть при отправке, но не на волю, до воли ещё было, как до Луны пешком.
Много чего нельзя в том безбожном и жутком мире. Один заключённый на полном серьёзе говорил, что в России существуют целые институты, работающие над проблемами того, как сделать тюремную жизнь рационально невыносимой.
— Всё — от питания до обстановки в камерах, от распорядка дня до правил поведения продумывается в мелочах.
Андрей, правда, усомнился в таком объяснении тех условностей, которые составляют основу невольничьего существования, но спорить не стал — институты, так институты, хоть университеты. Теперь же с наслаждением и звериной тоской по воле вдыхал он запахи всего, что передали. Вот, казалось, посидеть бы минут пять на завалинке своего деревенского дома да и умереть можно. Почти с такой же безнадёгой позднее, в тюрьме, он будет мечтать о стакане сладкого чая и куске белого хлеба с маслом: «Съесть бы и тоже…» — всё тоже.
«Мало же человеку надо, — думал Ветлицкий, разбирая принесённую снедь: сахар, или на тюремном жаргоне „глюкозу“, головку-другую луку, зубок чесноку, — и сиделец уже счастлив». Поддержишь себя углеводами, не будет кружиться голова, подкрепишься витаминами — не выпадут зубы, станет крепче иммунитет, а то схватишь влёт какую-нибудь заразу и будешь чахнуть. Удовлетворившись в малом, стал мечтать о байковом одеяле, о вместительной и лёгкой сумке, о бритвенных принадлежностях, не говоря о «Жилете», хотя бы простеньким станком разжиться. Не было у него кружки, хорошо бы иметь и ложку. Вот тоже странность — в Красногорске разрешалось иметь алюминиевые обыкновенные ложки, а в Магинске только деревянные или пластмассовые. Ну, стальные — понятно: заточку могут смастерить, хотя и без того в каждой камере есть «ступик». Ещё Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» рассказал о том, сколь выгодно иметь свой ножик. Вспоминается такой случай, когда в красногорской «транзитке» надзирательница заметила, что хозяйственный мужичонка, его все звали Мишкой, стоя в пол-оборота к двери, резал пайку на части, она открыла дверцу кормушки и приказала:
— Дедушка, иди сюда!
— Кто, я? — стал заговаривать зубы женщине рядом стоящий парень, сразу сообразивший, в чём дело.
— Не ты, а дедушка в красной рубахе.
«Дедушка» подошёл.
— Я, что ли?
— Ты, ты! Чем хлеб резал?
— Ложкой, — не сморгнув глазом, соврал Мишка.
— Как ложкой, а где она?
— Вот! — И проштрафившийся показал ручку алюминиевой ложки, когда только успел подменить ею ножик.
— А ну-ка, продемонстрируй, как это у тебя получится?
К великому удивлению, Мишка ловко отхватил от буханки приличный ломоть. «Дубачка» захлопнула дверцу. Легко отделался «дедушка в красной рубахе», в подобной ситуации земляк Толян, но уже в Магинске, попался с шилом, когда чинил тапочки. Кормушка раскрылась почти бесшумно.
— Давай! — протянул руку в камеру надзиратель. Толян отдал шило, но вскоре был вызван «на коридор» и вернулся весьма потрёпанный.
— Хорошо, хоть в карточку замечание не записал, — виновато усмехнулся он, поёживаясь, — а то потом полгода зачёты в зоне идти не будут.

Пока только уговоры

Вечер в день получения передачи прошёл без напряга, Серёга, словно бы по привычке, рассуждал о бесполезности спорить с начальством, Цыгана увели, скорее всего, на «свиданку», а Ветлицкому стало легче дышать, хотя безысходность создавшейся ситуации по-прежнему гнула к земле. Он сидел на нарах и в такт своим мыслям покачивался.
— Ты чего качаешься? — в открытую дверцу кормушки рыкнул дежурный.
— Болит, — ничего лучшего не нашёл он ответить, имея в виду свои раны на животе.
— Ну, смотри не балуй, — удовлетворившись ответом, словно бы посочувствовал милиционер и отошёл от камеры.
— Зря ты, Андрюха, волну поднял. Я по молодости с «ментами» сцепился, всё права качал, так и поплатился тремя сломанными рёбрами, а то поспорил с дежурным «на коридоре», как раз только с больнички вернулся, так мне такой справедливости накачали, что все швы на боку разошлись…
К тому времени Андрей уже стал понемногу отличать зёрна, от плевел и, глядя на расписное тело, где змеи переплетались с крестами, не заметил на нём ни одного шрама, но возражать в открытую не решился.
— Всё правильно, только никто следователя прокуратуры не вызывал, скорее всего, они сами…
— Сами, не сами… менты меж собой всегда сговорятся, знаю я этого Дороша, он мужик неплохой, но против ветра плевать не станет, зачем ему из-за тебя с операми ссориться? Уже много позже, в мирной жизни, услышал Ветлицкий, что Дорош теперь значится в адвокатах. Не заладилась у него прокурорская служба, а пока… действительно незачем.

Встреча с адвокатами

Декабрьское утро следующего дня началось с того, что за Ветлицким пришли уже не привычные опера, а совсем другие ребята. На четвёртый этаж поднимались неторопливо. Удивляло оживление в коридорах. Никогда бы не подумалось, что здесь бывает столько посетителей. Все они на идущего в наручниках, да ещё под охраной, человека, невольно обращали внимание. Наверное, принимали за какого-нибудь отпетого уголовника, не за лоток же морковки с дачного участка ведут мужика в «браслетах». Постоянно оказывать психологическое давление на арестованного было неотъемлемым правилом содержания зэка под стражей.
В небольшом кабинетике горотдела, за одним из столов, сидела женщина средних лет, жгучая брюнетка, правильные черты лица которой придавали ему некую отстранённость, даже холодность, возможно, обусловлено это было и спецификой работы незнакомки. Строгий красного цвета костюм только подчёркивал её официозную женственность. После, когда Андрей узнал, что она пыталась с ним вытворять, эта жгучая красота не будет казаться ни притягательной, ни женственной, но сейчас…
— Хельга Степановна, — кто-то представил женщину, — а это ваши защитники, — всё тот же не запомнившийся обратил внимание Ветлицкого на двух солидных мужчин, сидевших, за столиком напротив. Эти двое были не менее колоритны, чем новая следовательница, а возможно, в чём-то даже превосходили её своей импозантностью: постарше — типичный русский Плевако, волосы аккуратной причёски с лёгкой проседью, борода курчавится завитушками, второй — черноволосый, тоже с густой шевелюрой и бородой, будто из парикмахерской, оба в приличных костюмах, оба с кейсами…
Андрея чуть кондрашка не хватила: сколько же такие возьмут, в смысле гонорара, но эта меркантильная мысль тут же погасла — жизнь дороже. Сразу стало легче, веселей даже, повеяло теплом: «наверняка эти двое встречались с моими близкими», и клиент не ошибся. Оказывается, оперативники распустили слух, что никто из местной адвокатуры не хотел защищать «преступника». Более мерзкой и провокационной мысли о людях столь гуманной профессии и придумать было нельзя, но это теперь Ветлицкий знал, а тогда… Жена заключила договор с одним из городских адвокатов, но и тогда арестованного вынудили от него отказаться.
Исходя из всего того, что было сказано об адвокатах, они же и посоветовали жене съездить в соседний город, тот самый Магинск, где когда-то прошло детство Андрея и в тюрьме которого он потом оказался. Валентина в слезах прибежала к Мирре Нестеровне, и они помчались в магинскую адвокатуру…
— Александр Григорьевич!
— Михаил Дмитриевич!
Господи, если сказать, что очень приятно, значит, ничего не сказать.
— Мы работаем вместе, — пояснил тот, что постарше, — знаете ли, процессы, отвлекаемся, а так… один всегда может подстраховать другого.
После процедуры знакомства Хельга вышла, предоставив право возиться с Ветлицким дознавательнице горотдела «операми» любезнейшей Татьяне Васильевне, хохотушке-хохлушке, которая потом не раз пыталась подогнать его одежду под ту, которая ближе подходила к одеянию преступника, ничуть не смущаясь, если ей указывали на незаконность такого камуфляжа, моментально отступала. Так она принесла из вороха чохом конфискованной одежды джинсовую рубашку с длинными рукавами, руководствуясь тем, что у того, кто нападал на женщин, тоже была такая же, только с короткими рукавами.
— Надевайте, Андрей Андреевич, — подсунула она ему джинсовку перед процедурой опознания.
— Вы что же, всех статистов будете в такие одевать?
— Зачем же всех, где я столько рубах наберу.
— Ну, Татьяна Васильевна…
— Хорошо, отставим…
Первым делом, чего потребовали адвокаты, это поговорить с подследственным наедине, но милейшая дознавательница только улыбалась и не уходила из кабинета, охранники тоже стояли, как истуканы.
И так, если Татьяне Васильевне так и не удавалось подкорректировать личность Ветлицкого, с помощью одежды она старалась подобрать статистов с такой внешностью, что признать их хотя бы отдалённо имеющими сходство с фотороботом было весьма затруднительно. Андрей уже описывал двоих черноусых парубков, с которым его сравнивали в первый день задержания. В последующих же двух случаях проведения следственного эксперимента посадили между седым, но с приличной лысиной мужчиной в строительной синей фуфайке и парнем коренной национальности, почему-то с рыжими волосами, но без единой сединки. Потерпевшая с недоумением оглядела такую троицу и нерешительно ткнула рукой в направлении Андрея.
— Что, сомневаетесь? — поинтересовался кто-то из присутствующих.
— Я его в лицо не видела.
— Почему же вы предлагаете узнавать «в лицо»? — спросил дознавательницу адвокат.
— Хорошо, мы их сейчас повернём, — легко согласилась Татьяна Васильевна. — Развернитесь. Теперь узнаёте?
— Пожалуй.
— Девушка, вы лучше смотрите, — взмолился Ветлицкий, — от этого жизнь человека зависит.
— Я его по рукам узнала, — неожиданно скороговоркой произнесла потерпевшая, видимо, рассердившаяся на замечание. — Мозолей нет, значит, он и есть писатель.
Выходит, её уже заранее нацелили на опознание писателя.
— Так вам, наверное, его фотографию показывали? — уточнил адвокат.
— Показывали!
— Ну, Татьяна Васильевна, у нас слов нет, — развёл руками Александр Григорьевич. — Слов нет…
— Слов нет, — возразила дознавательница Александру Григорьевичу, — а у вашего подзащитного они нашлись. — И показала через стол на вытянутой руке страничку с записью, как показалось, последнего допроса, с упоминанием тех причин, которые придумывали опер с Натальей Петровной…
Адвокат покачал головой. Непонятно, что его опечалило, то ли осознание объема работ, то ли удивление того беззакония, которое так и высовывало свои уши с каждой страницы подобной фальшивки милицейского протокола.

Следстие продолжается

Как бы там ни было, а следствие продолжалось, но Хельгу Ветлицкий видел редко. Вечерами сокамерники прикалывались друг над другом, причём Цыган шутливо называл Серёгу «дедушкой»:
— С чего это ты меня в старики записал? — сердился Котов.
— Ты как тот мужик, что любил повторять: «Какой я вам дедушка, если во мне кое-что шевелится!» — И подмигивал приятелю: — Может, чифирнём?
— Пожалуй, — соглашался Серёга, и Генка шёл ставить чайник. Изредка они просили сделать это соседа по нарам, но без какого-либо желания унизить, а просто если Андрей был в это время у столика. Мысли о самоубийстве отступили в сторону и на электропроводку Ветлицкий уже смотрел без прежнего вожделения, да и дежурные заглядывали в камеру частенько.
— Навёл Андрюха шороху, теперь менты замордуют и раскумариться по-хорошему не удастся. Цыган, забей пару косяков.
Друзья затягивались ароматной «травкой» и тут же начинали кашлять.
— Я «машину» с собой пронёс, — похвастался Генка, — в половой тряпке лежит. Ты, Андрей, там осторожней, когда пол подтирать будешь.
(«Машина», значит одноразовый шприц). На что Серёга резонно замечает:
— А где «ханку» брать, попроси своих, пусть купят.
— Танюха не согласится, а старики… разве они сумеют крутануться?
— То-то и оно, ты, наверное, на меня надеялся?
«Выходит, Цыган знал, что встретится с Котовым», — сделал вывод Андрей. Вокруг за эти четыре месяца перебывало много людей, но среди них всегда сохранялось определённое количество сокамерников, которые были удивительным образом осведомлены о приписываемых ему делах и прямо-таки горели желанием «помочь» впервые попавшему за решётку лоху. Действительно, по сравнению с тем, что Ветлицкий имел в своём активе, его даже «бакланом» нельзя было назвать, то есть был он никто и звали его никак, по тюремному выражению, и мечтал Андрей там лишь об одном — уснуть и не просыпаться. Дорого бы дал за дельный совет, как быстрее уйти из жизни.
Сам Дорош когда-то говорил, правда, осуждая попытку суицида:
— Знаете, покончить с собой можно и простым ногтем, отточить и чиркнуть по вене, но это не выход из положения, в любом случае нужно бороться…
Что ж, поживём — увидим, а пока… очередная комедия, разыгрываемая кем-то из вышестоящих в охранных органах, есть и исполнительница — всё та же улыбчивая Татьяна Васильевна, которая на этот раз привела на процедуру опознания статистами двух рослых молодых людей с приличными шевелюрами, в которых ни единого седого волоска.
— Где же у других-то седые волосы? — не выдержал один из понятых, когда потерпевшая указала на Ветлицкого, единственного из всей троицы, обладателя лёгкой седины.
— Как где, — не растерялась дознавательница и, привстав со своего места, стала внимательно изучать причёски его соседей, едва ли не водя при этом пальцами по их волосам, — а вот, кажется, есть седой волосок, — делано обрадовалась она то ли действительно найденному среди прочих седому волосу, то ли, по обыкновению, пуская пыль в глаза.
— Внесите в протокол замечание, — устало сказал адвокат.
— Обязательно, — охотно согласилась Татьяна Васильевна и опять улыбнулась. «Поистине играет под дурочку», — подумал Андрей, но промолчал, помня наказ Александра Григорьевича не вступать в перепалку на опознании.
Как теперь было понятно, Серёгу и Цыгана нельзя было вечно держать на ИВС. По инструкции вообще больше десяти дней там никому обитаться не полагалось, отчасти из-за того, что в изоляторе нет бани, Андрея же мариновали ровно месяц, только 25 декабря отправив в тюрьму.
Обычно задержанному не положено знать, когда его отправляют. Просто с утра предупредят, что готовься с вещами, Котов же ещё с вечера пришёл от следака в неважном расположении духа.
— Твоё дело Купцов ведёт? — спросил он хмуро Ветлицкого.
— Нет, Хельга Степановна, а что?
— Ничего, это я так.
Однажды в разговоре уже всплывала фамилия того следователя прокуратуры, который допрашивал обоих кладоискателей после приключения в тайге в поисках золотого запаса бандита и белогвардейца Ивана Збруева, теперь же Андрей, к тому времени уже научившийся кое в чём разбираться, стал прикидывать: «Если следователь не Купцов, то выходит, что тому кто-то неофициально поручил влезать в чужие дела, тем более Купцов из прокуратуры, а эти из милиции. Конечно, всего не предусмотришь, вот и с Котовым у них осечка. Серёга оказался слабоватым прессовщиком, скорее всего, он, как опытный зэк, сразу понял, что „эта шняга“ вовсе не столь перспективна, чтобы „мусора“ довели её до конца, а тут Ветлицкий ещё и „вскрылся“ в кабинете у опера, такое братва ценит. Если бы подобное произошло в камере, тогда всё ясно, мало ли чего там можно не поделить, даже просто на тоску списать».
Непонятно, что терзало Серёгу, но всю ночь перед этапом Котов мерял узкое пространство камеры шагами: четыре в одну сторону, четыре — в другую, и то, если шагать не размашисто, а так, словно бы ты стреножен. Может, Котова угнетало то, что он, будучи не в силах раскрутить Ветлицкого, теперь побаивался своих хозяев, хотя бы того же Ивановича — оперативника на продоле в Магинской тюрьме? Больше всего такие, как этот сокамерник, нарушители воровских законов, боятся «запуска в космос», то есть перевода сначала в одну камеру, где тебя мигом раскалывают простые зэки, потом в другую… и везде «прессовщика» ожидает мордобитие, и приходится бедолаге «вставать на лыжи», то есть ломиться из камеры в коридор. Здесь доказать ничего нельзя, вроде бы никто команды избивать не давал, а что у заключённого «рыльце в пушку», так про это, дескать, оперу ничего не известно.
Уходя на этап, Серёга оставил Андрею свою кружку (у него их было две), а на вопрос, как вести себя в тюрьме, если он попадёт туда, просто ответил:
— Веди, как ведёшь, и всё будет в норме.
За прошедшую ночь Котов, кажется, постарел, осунулся с лица, вокруг глаз ясно проступили кофейного цвета коричневые круги. После Ветлицкий неоднократно замечал, что у тех, кто долго томится в неволе, особенно когда человек спит, глазницы проваливаются, и ясно проступают вокруг сомкнутых век круги, словно тени.
— Повезут «на тюрьму», просись в нашу «хату», — добавил напоследок Сергей и назвал номер камеры…
— Как просись?
— У каптёра на «продоле» и раньше, у того, кто карточки заполняет, я их задобрю, чаю дам, сахару…
Теперь-то понятно, что темнил Серёга, но тогда Андрей всё принимал за чистую монету.
После того как Котова увели, Ветлицкий остался вдвоём с Цыганом, правда, здесь возникло одно неудобство, он ушёл «на свиданку», Андрея же оставлять в одиночестве побаивались. Дежурный нервничал, беспрестанно щёлкал заслонкой глазка в двери, наконец вообще открыл «кормушку», но Ветлицкий уже мало обращал внимание на такого рода наблюдение. Вспомнился старый тюремный анекдот, который когда-то рассказывал Серёга: «К заключённому, который сидел в одиночке, заглядывает надзиратель:
— Иванов, ты здесь?
— Так точно!
— Ну, сиди, сиди.
На следующий день процедура повторяется:
— Иванов, ты здесь?
— Так точно!
— Ну, сиди, сиди.
И на третий день надзиратель заглядывает в глазок:
— Иванов, ты здесь?
— Так точно!
— А куда ещё тебе деться! — И смеётся…»
Андрей тоже сидел под стальным запором и деваться ему было некуда. Пришедшего со свидания с полным баулом продуктов Цыгана вскоре забрали тоже:
— Карташов, на выход…
Цыган занервничал, и хотя он относился к Ветлицкому похуже Котова, прощаясь, протянул большое красное яблоко:
— Ну, бывай, не кашляй, — и вышел из камеры, еле волоча свой огромных размеров «майдан». Мог ли Андрей предполагать, что вскоре опять судьба сведёт их, теперь уже в магинском централе, и про то, что когда-то угостил яблоком, Цыган не вспомнит, правда, и бить не станет, найдутся для этого дела другие, но поддакивать им Генка будет. Жаль молодого парня, которого так быстро искалечила тюрьма.

Новые «советчики»

Сидеть в одиночестве Ветлицкому пришлось недолго. В коридоре наметилось небольшое движение, дверь открылась, и в камеру бочком протиснулся высокий худощавый парень, коротко остриженный (значит, из тюрьмы), но почему в столь поздний час? Всё ясно — перетусовка, то есть перемещение арестантов из «хаты» в «хату». Такое правило вообще характерно для изоляторов. Скорее всего, это делается для того, чтобы зэки друг к другу не привыкали, опять же «тусовать» надо с умом, чтобы, не дай бог, своего «бээсника», то есть бывшего сотрудника, не подсадить в так называемую «людскую хату», к обыкновенным уголовникам. Кстати, в художественных фильмах любят такое обыгрывать. «Бывший сотрудник в нормальной камере сидеть не будет», вот почему у Ветлицкого сразу закралось подозрение, когда позднее, в Магинской тюрьме, среди прочих зэков в «хате» оказались и два таких бывших: прапорщик и майор.
То, что вошедший был калачом тёртым, стало ясно по тем двум приличным «челночным» сумкам, которые он занёс с собой. Вот тоже обуза, по всем этапам таскать за собой своё имущество, и если у новичка это всё-таки лёгкий баул, то у старожила вещей хватает.
— Толян! — весело представился новенький.
— Андрюха, — в пику ему пробурчал Ветлицкий. Возможно, теперь лёгкая доля иронии присутствовала в манере его изложения тех давних событий, но тогда в каждом незнакомце Андрей видел врага, от любого ждал подвоха, а то и прямой опасности. Конечно, сидеть вдвоём непорядок, значит — ещё кого-нибудь подсадить могут…
Не успели они переброситься парой фраз, как в камеру запустили совсем молоденького парнишку, хотя позднее оказалось, было ему уже двадцать пять лет, но жил он всё ещё с родителями и попал на ИВС «за наркоту».
— Меня на Пушкина повязали и враз затолкали в уазик, а по дороге оперативники засунули в карман «ляпку». На Жукова останавливаются — сразу к прохожим: «Будьте понятыми…» — стал рассказывать парнишка. — После даже карман вырезали.
Тут Андрей обратил внимание, что не только кармана осеннего полупальто лишился новый знакомый, но и каблуки у его модных полуботинок тоже отсутствовали.
— Оторвали? — кивнув на обутку, весело заметил Толян. Он уже расположился на байковом одеяле, которое, как вошёл, тотчас достал из сумки, в головах пристроил спортивную курточку и полулёжа с интересом прислушивался к сетованиям молодого наркомана.
— Сказали — либо внутренний карман отрежем, либо всё пальто заберём.
— Ну, если ты «этим делом» не баловался, то бояться нечего. Экспертиза ничего не покажет.
— Как же, не баловался, ещё с армии…
— Покажи вены, — быстро сориентировался Толян. — И, посмотрев на полуобнажённую руку парня, провёл пальцем по сероватым шрамам. — «Дороги»?
— Они самые.
— Тогда не рыпайся, а то отшибут «трататушки».
Наркоман, застегнув рукав рубашки, вздохнул:
— Конечно, ширялся, но что обидно, в этот раз пустой шёл, от друга.
— Они, наверное, за тобой следили. Раньше-то задерживали?
— Один раз.
— А сколько тебе надо? Не попадайся, вот и «выцепили».
Конечно, разговор между моими новыми товарищами был несколько свободней. Толян, так тот и вовсе речь свою нашпиговывал таким количеством матерных слов, что впору сразу браться за составление не четырёхтомного, подобно американскому изданию, словаря, а сразу десятитомника…
— Вообще-то я вашего брата не люблю, — стал развивать свою мысль Толян. — Вы народ ограниченный. Вот взять хотя бы тебя — прожил четверть века, а что имеешь в активе — ноль! Спроси у такого, что на воле новенького? — кивнул на паренька нарконенавистник.
Ветлицкий только усмехнулся, вовсе другие мысли занимали его голову: во-первых, не ясно, с какой целью оказался здесь этот приблатнённый Толян, а во-вторых, близилась пора снимать швы, но, по всему видать, делать этого никто не собирался.
— У них спросишь: «Что на воле новенького?» — не отступал от молодого Толян, а в ответ: «Всё по-старому двадцать на пять…» — двадцать штук «ляпка», пять — ангидрид.

Испытание холодом

На вечерней проверке Ветлицкий сказал Афганцу:
— Мне швы пора снимать, не знаю, что и делать.
И уже после завтрака дежурный крикнул в «кормушку»:
— Такой-то, на выход, быстро!
Андрей, как был, в тенниске, тапочках и трикотажном спортивном трико, так и выскочил в коридор, не подозревая, что его могут везти в больницу.
— Шевелись живее!
Чуть не бегом, даже не обыскивая, провели к выходу, надели наручники и вывели во двор. Морозный туман висел над тесноватым закутком перед изолятором. Милицейский «воронок» уже фыркал неподалёку: синеватый, бензиновый дымок порциями выбрасывало из выхлопной трубы.
— Садись.
Андрей молча влез в железную коробку и протиснулся в первую секцию, за решётчатую перегородку. Сопровождающие, охранники в тёплых бушлатах, разделились: один сел в кабину к шофёру, второй — на переднее сиденье напротив.
— Поехали!
Мокрый и потный, Ветлицкий очень быстро замёрз, хотя сказать что очень быстро, не то слово, он замёрз сразу, как только оказался во дворе. Наверное нужно было возмутиться, запротестовать, но только подумал: «Может, простужусь и… умру. Так даже лучше будет».
В раздевалке хирургического отделения тяжёлые бушлаты конвоиров не взяли.
— Оставьте их здесь, никуда не денутся, — кивнула на лавочку перед стойкой гардеробщица — пожилая женщина в белом халате, а на Андрея посмотрела с жалостью. Возможно, именно так смотрели где-нибудь в конце девятнадцатого века сердобольные русские бабы на арестантов, или она заметила, что менты привезли такового в больницу раздетым?
— Что ж это ты, такой красивый, и уже в наручниках? — спросила она, осуждающе покачивая головой.
— Мамаша, я невиновен, взяли вместо другого человека и выдают за преступника, — прошептал Ветлицкий в ответ.
— Ладно, топай! — Охранник подтолкнул его к внутренней двери, где в тесном закуте под лестницей всем идущим в хирургическое отделение положены тапочки и накидки. Поднявшись на второй этаж, один из конвоиров отправился на поиски врача, Андрей же остался в коридоре, где сопровождающий встретил какого-то военного.
— Твой кадр! — кивнул он военному, не объясняя тому, в чём дело, но, как показалось, тот уже был в курсе. Возможно, это был некто из администрации местной колонии.
— И не с такими справлялся, — процедил сквозь зубы «военный». Нужно заметить, что и позднее, после того как работники МВД поняли, что списать на учителя все не раскрытые дела об избиении неизвестным преступником женщин не удаётся, они стали посматривать на Ветлицкого не столько, как удавы на кролика, сколько просто как на не совсем хорошего человека, который не желает войти в их положение и взять вину на себя добровольно. Так себя ведут по отношению к другим капризные дети или манерные барыши: дуют губки, сучат ножками — короче, уросят, добиваясь желаемого.
Наконец вернулся первый милиционер с хирургической сестрой, и Андрея повели в ординаторскую, или перевязочную, точней, так называемую крохотную комнатушку с белой кушеткой во второй хирургии. Когда тот проходил мимо его палаты, то только успел заметить, что кровать, та самая, на которой некогда изнывал распятый и пристёгнутый наручниками к раме сетки после операционный больной, лежал теперь очередной прооперированный. Наверное, больные Ветлицкого узнали, а отчего бы и не узнать, разве одежда была отнюдь не больничная, хотя всё равно на плечах серая накидка…
Вся операция по снятию шва заняла не более двух минут: нитки подрезали и выдернули пинцетом и, хотя прошло уже около 12 дней, опасения насчёт того, что шов зарос и будет мучительно больно удалять хирургическое суровьё, не оправдались.
— Нам ещё нужно в регистратуре справку заверить, — сказал шофёру один из милиционеров, — так что притормози около главного входа у первого корпуса…
Мокрый и усталый Ветлицкий понуро сидел в железном ящике автозака. Холод пробирал до костей. Казалось, мороз до того обрадовался, видя, что наконец-то к нему в объятия попался едва ли не вовсе раздетый человек, что уж своего-то он теперь не упустит. До изолятора добрались нескоро, но когда Андрей оказался в камере, то, забыв про своё желание как можно сильнее простыть, бросился к чайнику и стал глотать едва ли не кипяток… И всё равно простудился, более трёх месяцев, ещё и после освобождения, кряхтел и кашлял, но Бог миловал, и «тубиком» он не стал, хотя имел на то все шансы. До сих пор нельзя найти объяснения столь бесчеловечному отношению даже не к заключённому, а всего лишь к подозреваемому. Хоть убейте, но не находится оправдания тем охранникам, которые либо поленились, либо специально, чтобы сломить его волю, а то и из чувства мести возили больного человека через весь город почти раздетым в морозное декабрьское утро.

Волки и «овцы»

Хельга Степановна сверкнула, как метеор, и пропала из поля зрения, зато разлюбезная Татьяна Васильевна, кажется, усовестилась и наконец пригласила на опознание более или менее схожего с фотороботом статиста.
Когда Ветлицкий вошёл в кабинет, там уже сидели двое: первого он не запомнил, а второй, который располагался ближе к двери, седоватый сорокапятилетний мужчина среднего роста, плотного телосложения, как оказалось позднее, привлёк внимание не только Андрея. С Ветлицкого сняли наручники, соблюли формальности, правда, «видеоинженера» с кинокамерой не было после того курьёзного случая, когда дознавательница водила пальцем по волосам одного из подставных при опознании, тщетно пытаясь отыскать седину у соседей, и когда адвокат потребовал опечатать кассету с записью, чтобы тут же запереть её в сейф, Татьяна Васильевна, видимо, решила больше не искушать судьбу и на замечание Александра Григорьевича она воскликнула:
— Как опечатать? — вроде бы она впервые слышала о такой процессуальной условности. — Мы же её, то есть плёнку, показываем…
— А вот как раз потому и опечатать, чтобы вы её до суда никому не показывали.
Началась волокита, граничащая с издевательством. Часа два потребовалось, чтобы найти целлофановый пакет, чистую кассету, переписать видеозапись. Кажется, гарантии того, что прежняя не стёрлась, была весьма незначительна, да это уже мелочи, главное — сам процесс «беспристрастности» следствия был упакован и спрятан в сейф.
— Ввести потерпевшую, — командует дознавательница, и это звучит почти так же, как извечное капитанское: «Отдать концы!» Отдают… и вводят женщину, скажем так, которой уже за сорок. Андрей удивлён, неужели и такие могут попадаться? Ну а почему бы и нет: одета прилично, в песцовой дошке, очень элегантная особа.
Потерпевшая внимательно изучает лица и вдруг совершенно определённо показывает на седоватого мужнину возле двери. Тот, Ветлицкий видит это краем глаза, съёживается, а Татьяна Васильевна заносит показания в протокол. Женщина отходит ближе к выходу, и её мучают некоторые сомнения. Она наклоняется к статисту, впрочем, мы все здесь статисты, настоящий преступник гуляет где-то в другом месте…
— Тот выглядел помоложе, — говорит она, беспомощно разводя руками. Женщина опять наклоняется к тому, на кого она только что указала, её смущает явная седина мужчины:
— А вы никогда не красились? — продолжает наивно допытываться она, настолько убеждённая, по-видимому, оперативниками, что преступник именно среди нас троих, что ей и в голову не приходит сказать об отсутствии такового в данной комнате вообще.
— Никогда.
Дознавательница зачитывает протокол, и женщина с удивлением взирает на Ветлицкого. Так вот кого ей предлагают, того самого писателя, о котором уже столько наслышаны все в городе! Кто-то распускает слухи, граничащие со сплетнями, и о каких-то, имеющихся у него конспиративных квартирах, и о париках, и об искусственных бородах с усами. Но хватит отвлекаться, у милиционеров есть ещё одна потерпевшая, то есть дочь той женщины в шубке, которая только что была на опознании, как Андрей понял позднее, значит, предыдущую свидетельницу как раз-то и не били, вот почему она так детально успела разглядеть преступника. Скорее всего, и на мужчину у двери не показала бы, если б не опера, со своим твёрдым убеждением изобличить именно одного из предъявленных напоказ.
Вторая, молодая женщина в светлой длиннополой дублёнке, вошла и безо всякой прикидки сразу показала на всё того же ёжившегося у двери мужика. Вот и согласись на роль статиста, сделай доброе дело, а может выйти себе дороже, ведь недаром один из охранников пошутил: «Теперь уже и „сотку“ можно выписывать вполне законно», — то есть задержать несчастного на трое суток…
Так «машина», в качествах которой нисколько не сомневались оперативники при аресте Ветлицкого, стала давать серьёзные сбои: то довела подозреваемого до попытки самоубийства, то опознания, если не мухлевать, пошли не в нужную для дознавателей сторону, опять же с попыткой представить его сумасшедшим.
В один из ясных, морозных дней, теперь уже одетого, Андрея и ещё двоих из соседних камер повезли на судебно-психиатрическую экспертизу. Высадили где-то за городом, вернее — на окраине, вокруг белым-бело, снег искрится и переливается всеми цветами радуги так, словно это первый день Сотворения мира: «Да будет снег!» — но долго любоваться красотами природы не дозволяют, а сразу — в коридор. Руки заводят за спину, требуется стоять, уткнувшись в стену лицом, причём не поднимая головы. У каждого из троих свой опекун, то есть следователь… Ждали членов психиатрической комиссии, и соседи тихо переговаривались друг с другом. Высокий дылда с ярко выраженным лицом дебила говорит второму — маленького роста буряту в замызганной джинсовке:
— Я в спецшколе учился, так что признают…
— А я уже здесь был однажды, мента при задержании через себя перепустил, тот «дыней» в бетон воткнулся…
— Плохо.
— Да, чего уж хорошего…
— Разговорчики! — вмешивается охрана.
По коридору бочком проходят члены комиссии, и среди следователей начинается лёгкая перепалка, кому идти первым. Хельга не выдерживает натиска двух других, и Андрей оказывается последним, впрочем, члены ненадолго задерживают дебильного дылду и «джинсового самбиста». Заводят… За столом — трое: молодой человек, девушка и седовласый мужчина — все в белых халатах, все — врачи, насколько было понятно.
— Фамилия, имя, отчество.
— Ветлиций.
— Кем работали, где?
— Школьным учителем.
— Занимались литературной деятельностью?
— Да.
— Кого из красноярских фантастов можете назвать?
Андрей навскидку называет троих. Чувствуется, что у членов комиссии больше вопросов нет, и, словно исполняя неприятную, но вынужденную обязанность, психиатр спрашивает:
— А как вы объясните то, что совершили?
Скорее всего, старому и опытному врачу давно понятно, что перед ним вовсе не тот человек, за которого его выдают…
— Такое делал совсем другой человек.
Мужчина кивает головой, и аудиенция на этом заканчивается. Ветлицкого опять выводят в коридор, и он ждёт, когда Хельга Степановна заберёт документы.
Потом вновь заснеженная окраина, железная будка на чёрных резиновых колёсах, в ней решётки, тусклая лампочка под крышей, лязг жестяной двери и дорога «домой», в сырой подвал затхлого изолятора.

«Мышиная возня»

Городская комиссия сумасшедшим Ветлицкого не признала… но милиция уже сделала свой выбор, и руками Хельги пытается не то шить, не то штопать «тришкин кафтан обвинения». Пока Андрея «тусовали» из камеры в камеру, она моталась по городам и весям. Не поленилась побывать у родных подследственного, до этого туда уже наведывался оперативник, довёл тётю Лену едва ли не до инфаркта и потом жаловался в отделе, что упрямая старуха чуть его не покалечила. У опера, говорят, даже нервный тик появился. Хельга же приехала в город, где прошло детство Ветлицкого и в который позднее отправят его, только не домой, а в «магинскую» тюрьму, к тёте сразу нашла подход, заявив, что не верит в дело, которое сама же и вела. Только мало она получила «нужной информации»: что рос с малолетства без матери, что изредка проведывал родных, привозя гостинцы и делясь деньгами, не бог весть с какой шикарной учительской зарплаты — всё это не героизм, но и не повод для объяснения преступления, которое Хельге так не терпелось поскорее задокументировать. Потом она поехала в посёлок, где Ветлицкий жил и учительствовал, и там, опять же, всем говорила, что не верит в виновность Андрея Андреевича, ещё раз обыск устроила в школе. Перерыла таблицы, карты. Оперативники, которые ей помогали, зачем-то заглядывали за классную доску в географическом кабинете, за батареи отопления, дома перелопатили заново всю библиотеку, вроде бы документы искали какие-то, словно это был торговый агент или директор прогоревшего банка…
Этак они искали, а Ветлицкий сидел в изоляторе уже почти месяц. На допросы больше не вызывали, изредка, вечерком, в следственный «боксик» спускалась следовательница побеседовать по душам. В литературе она не разбиралась, психоанализом не владела, поэтому сказала Андрею, что хочет привлечь психолога из университета, чтобы заполучить заключение всё о той же его последней книжке прозы. Хельге нравилось при этом изображать из себя непорочную деву, хотя она была тоньше, тактичней и вообще человечней в некоторой степени других женщин на следствии. Однажды, во время одной из бесед, конечно, без адвоката и протокола, заикнулась, словно бы оговорилась:
— Вы думаете, что все о вас забыли, а я бы так не сказала. Недавно ваша председательница Союза писателей статью в газете напечатала, защищая коллегу, правда, с вашей фотографией. Конечно, это удар по следствию, а с другой стороны, теперь даже те, кто к нам не обращался, и те пришли с указанием на вас. — Андрей растерялся и обрадовался одновременно: выходит, не забыли ещё товарищи, а насчёт того, что приходят потерпевшие — тоже принял за чистую монету, не зная, чему больше верить, кого больше бояться. Жена потом рассказывала:
— Прихожу в отдел как раз после выхода куваевской статьи. Хельга бегает из кабинета в кабинет со свежим номером «Шанса», а за ней тот самый оперативник, который у нас обыск делал и потом всё выпытывал, а не изменяла ли я тебе, кричал даже. Отдел гудит, как растревоженный улей. Хельга встретила Мирру Нестеровну и говорит ей: «Хорошо же вы нам помогли, теперь мы всех пострадавших, которые ранее к нам не обращались, соберём благодаря той фотографии, что вы опубликовали…» — Мирра чуть не в слёзы, но постепенно выяснилось, что следовательница, как всегда, врала.
И всё-таки Андрей был порядком расстроен. Контингент в изоляторе менялся, но почти каждый из вновь прибывающих в камеру лез с расспросами. К тому же опера, отстранённые от дела и лишённые возможности попутно производить дознание о золоте Ивана Збруева, грозились расправиться с добытчиками, если утаили, заодно крови Андрею там попортили много. Наконец Ветлицкий не выдерживал и рассказывал очередному зэку историю, заставившую броситься его на ножницы. После этого всё вставало на свои места. То, что Андрей пострадал от оперов, в глазах сокамерников имело немаловажное значение, таких людей, если они придерживались неписаных тюремных правил, уважали. Оперативники это понимали, и поэтому круг тех, кто мог бы «прессовать» простака, сужался до самой отпетой «красноты», как выразился адвокат, сам немало проработавший во всей этой системе и дослужившийся до подполковника. Так что выбор у оперативников был скуден, хотя многого Андрей ещё не знал, но возможности узнать кое-что вскоре были предоставлены, и с лихвой.

Новый сосед на ИВС

Как-то под вечер, но ещё до проверки, Ветлицкого перебросили в самый угол коридора городского изолятора. В небольшой камере, достаточно светлой и тёплой, на нарах сидел только один лет этак тридцати парень. До пояса голый, крепкого телосложения, он был разрисован наколками, как иконостас, впрочем, и нечисти на нём тоже хватало самой разнообразной. Несмотря на мощный торс, лицо у парня-аскета, измождённое, тяжёлый взгляд затравленного и вместе с тем не покорившегося обстоятельствам человека. Он сидел на цветастой махровой простыне, на полу стояли две его крепких, добротных сумки. Сердце у Андрея ёкнуло в нехорошем предчувствии — очередной опекун? Разговорились. По его словам выходило, что его уже полтора года содержат под стражей, шьют мокрое дело, хотя он убийствами не занимается — обыкновенный вор. О соседе наслышан, но полагает, что сумеет помочь. Достал тетрадь, где были записаны десятки адресов, начиная с городских и кончая республиканскими комитетами, вплоть до ООН. Сосед по камере изолятора, назвался Игорем.
— Я, — рассказывал он, — на каждый день свободы имел алиби, нет же, закрыли и теперь шьют «делюгу», но ничего у них не получится…
После, в тюремной камере, он становился с Ветлицким отстранённо-надменным, хотя видно было, что это у него напускное, здесь же, один на один, вёл беседы на равных.
Такое предложение в помощи мало убедило Андрея, и он решительно закрутил головой.
— Ничего я писать не буду. — И больше они к этому разговору не возвращались. Страшилками он перестал Ветлицкого запугивать и вообще делал вид, что тот ему неинтересен, но Хельга, скорее всего, понимала, что возня с уголовниками, затеянная операми, через какого-то подпольного инспектора, должных плодов не приносит, Андрей тоже осознавал, что вечно ему в изоляторе не жить, но всё-таки умолял следовательницу воздержаться от направления в тюрьму. Ещё не сидевший там, он каким-то шестым чувством ощущал её тяжёлое, смердящее дыхание.
Хельга обещала одно, а делала совсем другое. В разговоре с Ветлицким и его близкими она всячески убеждала всех в своей лояльности к подследственному, сама же вела двойную игру. Непонятно, возможно, она побаивалась оперов, возможно, желая загладить свои прошлые грехи (говорят, были у неё такие), старалась выслужиться перед начальством, и клятвенно пообещав не отправлять в тюрьму, тем ни менее… Вечером Андрея вызвали «на коридор», но наверх поднимать не стали, а завели в следственный боксик при изоляторе. Там уже сидел… Дорош, тот самый следователь прокуратуры, который вёл уголовное дело на избивавших Ветлицкого работничков.
— Завтра вас отправляют в тюрьму, — сказал он между прочим, вовсе не делая ударения на этой информации, и действительно, какое ему дело до того, что невинного человека спровадят в СИЗО, мало ли их туда отправляли до этого и сколько таких будет ещё? — Хотелось бы перед тем, как вы уедете, соблюсти некоторые формальности. — И протянул бланк заявления, теперь уже не просто чистый лист, а выполненная по всем правилам бюрократического искусства казённая бумага с соответствующими графами. Ветлицкий сначала хотел было воспротивиться и заявить, что без адвоката не будет ничего заполнять, но благоразумие взяло верх, тем более Дорош показал графу, в которой чёрным по белому было написано, что тот, кто заполняет подобного рода анкету, является потерпевшим.
Только они засели за составление заявления, как дверь в боксик приоткрылась и на пороге появился один из задержавших Ветлицкого когда-то старших оперов — майор, он же и поучал Андрея когда-то, что в их ведомстве нельзя никому верить, даже ему. Помня такое наставление, Ветлицкий действительно мало поверил его объяснению, что вот, дескать, принёс небольшую передачку, которую оставили родственники, и стал совать кулёк, в котором оказалось нижнее бельё и немного печенья. Даже Андрею стало понятно, что это лишь предлог, чтобы разузнать, для какой цели здесь присутствует Дорош. Тот молча смотрел на майора, а сыщик всё что-то лепетал про посылочку, это после почти месяца лежания таковой у них в кабинете? Наконец элегантный майор ушёл, следователь — тоже, а Ветлицкий сидел, ошарашенный: во-первых, известием, что его отправляют в тюрьму, а во-вторых, коварством Хельги Степановны, которая, как выяснилось позднее, чтобы хоть как-то отыграться на несговорчивом подследственном, заявила жене, что в Магинском централе-то лафа получать посылки отойдёт. Потом, когда появится большое количество статей, в которых пишущие будут, отнюдь не голословно, изобличать следователей в некорректном ведении дела, подтасовке материалов, неубедительности обвинений, следовательница схватится за голову, и будет отчего, ведь все её проделки рассчитаны были на «тайну следствия», и вдруг… Не прошло и недели, как уже был забрызган кровью пол 742-го кабинета и в коридоре, куда Андрея вывели, возможно, для того, чтобы врач скорой помощи не знал, откуда он такой появился, из чьих апартаментов, потом кровь в операционной, республиканской больницы, где Ветлицкого «штопали», потом кровь в тюрьме. И та же Хельга, оправдываясь перед людьми, заявит в одном из своих интервью, что он сам, выходит, себя «пощипывал»… Вот как, но это ещё когда будет, а пока Андрей возвращается из следственного боксика в камеру, а в голове одно: тюрьма, и только из знакомых — Игорь, поэтому, когда на следующий день дежурный выкрикнет: «Такой-то, с вещами», Ветлицкий будет ничтоже сумняще просить Комкова найти его в Магинске и не дать погибнуть.
Удивительно, Ветлицкого выводят в коридор, он пуст. «Может, не в тюрьму?» — мелькает искра надежды, но тогда куда же. Ведут в «телевизор», досматривают, потом оставляют в боксике. Наконец появляется разводящий, защёлкиваются на запястьях наручники, Андрея выводят во двор, и та самая надежда, которая умирает последней, тихо испускает дух при виде зловещего автозака. Арестанта подсаживают в загруженный уже «воронок», места в «стакане» нет, там сидят девчонки, которых он видел до того, как попал в боксик для досмотра. Один из конвоиров встаёт к двери, а Ветлицкого усаживают между двумя другими, на лавочку, напротив решётки, отделяющей обе секции с заключёнными. Сегодня ровно месяц со дня задержания, а сколько их ещё впереди, этих месяцев или лет, хотя Андрей твёрдо решил, терпеть унижения и издевательства больше не будет, лучше… и всё-таки надежда умирает последней.


Часть 3

«…в СИЗО такого-то определили в нормальную камеру, сокамерники к арестованному писателю отнеслись с удивительным пониманием».
Из статьи в городской газете

«Таганка» магинского разлива

Дорога казалась бесконечно долгой. Сколько раз приходилось Ветлицкому проезжать по ней раньше, думал ли, что будет вот так, в наручниках, трястись по её никудышнему асфальту и вспоминать, некогда сказанное бабушкой: «Человек предполагает, а Бог располагает». И ещё одно утверждение, что Бог испытывает того, кого любит. На что жена недавно воскликнула с горечью: «Уж лучше бы он тебя меньше любил!» Лучше-хуже, что теперь гадать, Андрей в роли арестанта, едет в железной будке в город, где прошло его детство, в ту самую тюрьму, под стены которой бегал, ещё учась в младших классах. Рядом с «кичей» располагалось геологоуправление и прямо на пустырь его работники выбрасывали сотни мешочков с отработанными образцами горных пород. Чего только он ни находил, роясь в куче этих «производственных отходов»: камни, песок, глины — все разные по цвету, фактуре… Может, увлечение геологией и определило в дальнейшем выбор профессии, и ещё вспомнилось, что тогда, возвращаясь домой, всегда проходил мимо стен кирпичной, ещё не оштукатуренной тюрьмы, с интересом поглядывая на мрачное здание магинского централа с цифрами на фронтоне: «1912» — год постройки. Заботилось царское правительство об арестантах, воздвигало по всей Сибири новые тюрьмы, чего нынешние демократы не делают — нет денег.
Позднее, в камере, когда в тюремную «осуждёнку» переводили очередного заключённого, получившего немалый срок, Ветлицкий говорил отчаявшемуся бедолаге, что на полный срок можно не надеяться, больше пяти лет в таком хаосе нам не продержаться: ни охранять, ни кормить зэков будет некому. Мало кто в это верил, но всё же это были хоть какие-то слова утешения, и если кто упрекнёт пишущего эти строки в сочувствии к убийцам, бандитам, ворюгам, то здесь уместно напомнить слова из Библии: «Помни об узниках…» — действительно, помни.
Машина плавно остановилась, чуть постояла, наверное, ожидая, пока откроются ворота, и въехала во двор тюрьмы. Андрея первого, в наручниках, высадили из автозака и под охраной провели в приёмник. Присутствующие, здоровенные мужики в военной форме, смотрели на гражданина в крытой шубейке, в потрёпанной шапчонке и с мешком, в каких обычно фасуют сахар, несколько удивлённо, хотя они здесь всяких видали, но всё-таки один из встречавших спросил конвоира, кивая в сторону высадившегося:
— Чего это вы его таким образом? — скорее всего, имея в виду, что везли в наручниках и под усиленной охраной. Теперь-то понятно, «жуть» нагоняли, а тогда… Ветлицкий был настолько ошарашен, деморализован и вообще выбит из колеи, что почти лишился рассудка.
— Ещё тот фрукт… — неопределённо процедил сквозь зубы охранник и сразу провёл меня в комнату для досмотра. «Шмонавший» вещи чернявый паренёк не очень-то усердствовал, правда, заставил зубную пасту из двух тюбиков передавить в целлофановый пакетик и пустые тубы небрежно отшвырнул в сторону.
— Теперь иди туда. — И показал на человека, сидевшего за соседним столом, который заполнял какие-то формуляры. «Наверное здесь нужно проситься в камеру к Серёге», — подумал Андрей, но и только.
— Фамилия, имя, отчество… ценности, часы, деньги? Ничего… Ясно. Во внутренних войсках не служил, в милиции? Всё, отходи.
Только Ветлицкий направился к двери, как чернявый кивнул на мешок:
— Бери и пошли.
Слева конвоируемый увидел парикмахера, который моментально его оболванил, а дальше начался путь навстречу неизвестному, надо полагать — несколько не по регламенту, потому что Андрея не повели ни в баню, ни в карантин, о котором он столько наслышался от тех, кто уже сидел с ним ранее, ни в санчасть. Повели одного по холодному и мрачноватому подземному переходу, который тянулся, извиваясь, надо полагать, под зданием тюрьмы, и, пока вели, Ветлицкий умолял сопровождающего, чтобы тот позвонил на работу дяде Андрея, тот занимал небольшую должность в магинском центре занятости… но солдатик молча исполнял то, что ему приказали. Даже тогда, когда поднялись наверх, отмыкая раза три или четыре какие-то двери, передав оперативнику на тюремном коридоре, который здесь именуют «продолом», он промолчал, зато «кум», внимательно оглядев вновь прибывшего, сказал:
— Двигай за мной, да застегнись. В тюрьме ходят застёгнутыми, руки назад, смотреть в пол и башкой по сторонам не вертеть.
— Здесь моей вины нет, — заметив, с каким вниманием тот смотрит в свои бумаги, начал было оправдываться Ветлицкий перед новым начальником.
— Сомневаюсь, — кратко возразил оперативник и повёл по коридору. Плотного телосложения, в меховой безрукавке, старший лейтенант производил впечатление человека бывалого, порядком поднаторевшего в вопросах обращения с заключёнными.
Он провёл будущего зэка коридором, по обе стороны которого располагались камеры с неимоверным количеством дверных замков, засовов, заплатами «кормушек», глазками, прикрытыми металлическими или резиновыми кружочками.
Конечно, Ветлицкий имел возможность более детально узнать и рассмотреть всё несколько позже, а пока… остановились у тяжёлой стальной двери. Опер отомкнул её, затем другую, решётчатую:
— Заходи! — И ловушка захлопнулась.

В камере «смертников»

Небольшая камера, правда, с очень высоким потолком (старая постройка), слева — «алёнка», две кровати, вернее два деревянных топчана (приспособления на стенах говорят о том, что когда-то они пристёгивались к стенам), посредине столик… Левый топчан свободен, на правом, застеленном матрасом, сидят двое: один из них — Цыган, второго, раздетого до пояса расписного, Андрей видел впервые. Ветлицкий, радуясь, что встретил знакомого, протянул Генке руку. Тот нехотя ответил на приветствие. Татуированный сосед внезапно спросил, довольно развязно:
— Ты, когда сюда входил, читал, чего там написано, над дверью?
— Нет, а что? — пугаясь, переспросил Андрей у него.
— Камера смертников, ты в другой раз почитывай, когда куда-нибудь лезешь!
Не поняв, то ли он пошутил, то ли действительно когда-то это была камера смертников, Ветлицкий в нерешительности посмотрел на Цыгана.
— Изолятор здесь, карцер, — говорит Генка. — Вот и сидим…
— За что же вас?
— Да в «хате» повздорили, теперь суток на десять…
— Хватит нам зубы заговаривать, — прерывает расспросы второй, — как звать-то?
— Андрей.
— Выходит, Андрюха, а меня Васька Крутов (врал). — Цыган вскоре проговорился, называя товарища Ледогором, и Ветлицкий вспомнил, что Игорь в разговорах с Серёгой именно с ним хотел в чём-то разобраться. — Ты, случайно, в Саяногорске не был, а в Шушенском, что-то личность мне твоя знакома? — стал брать «на арапа» Васька Ледогор. Андрей смотрел на его расписное тело, на плутоватую физиономию и понимал, что большой опасности от этого человека ждать не стоит. Игра в кошки-мышки продолжалась недолго. После того как соседям Ветлицкого в открытое окно «кормушки» подали чай и вся троица слегка подзаправилась, есть не хотелось, но, поддерживая компанию, новичок пожевал хлебную корку и с тоской ещё раз осмотрел камеру. Тяжёлое чувство безысходности давило на психику. Сколько же людей здесь побывало допрежь, сколько сломанных судеб, разбитых надежд!
После ужина Цыган отвалился к стене и «уснул», предоставив всю просветительскую работу вести Ледогору. Тот, пробуя начать разговор то с одного, то с другого, наконец не выдержал, да он, скорее всего, не был мастером утончённых подходов, опять же и времени ему было отпущено, как выяснилось потом, только до утра:
— Ты вот что, Андрюха, мне Цыган уже про тебя рассказывал, так что давай порешим: делал ты чего или нет — меня не касается, а вот первое опознание, то, которое ты уже подписал, должен заново изложить на бумаге.
Ветлицкий решительно замотал головой:
— Ничего излагать не буду, тем более невиновен.
— Опять заладил: виновен — не виновен, да мне сто лет этого знать не нужно, своя «дыня» пухнет от забот, ещё о тебе думай. Пока сидим в карцере, а если ты всего-то об одном деле напишешь, завтра ж пойдём в другую, хорошую, «хату», где тебя пальцем никто не тронет, место дадут и пайку — само собой…
Часа два мы этак препирались.
— Пойми, — продолжал Ледогор, — ты спрашиваешь, для чего «шняга» вся затевается? Очень просто ответить — ты у оперов вскрывался, их в прокуратуру таскают, чего тут таить, сам, понимаешь, немаленький. Ну, вот наш Иванович, «кум», он на себя такую ответственность брать не хочет, а ты напишешь… и порядок. Выйдет нечто навроде ручательства, он твою бумагу у себя оставит для перестраховки…
«Проснувшийся» Цыган посмотрел на Андрея с неприязнью:
— Всё слушаешь, Ледогор, этого писателя. Он тебе уже всю биографию, наверное, рассказал и про то, как с операми вязался?
Последние слова Андрея обидели.
— Я-то как раз друзей не подвожу, сокамерников не закладывал, а вот вы против воровского хода идёте.
Тут Ледогора заело, видать, ему наступили на больное место. Действительно, то, чем занимались они, пытаясь раскрутить Ветлицкого, среди зэков не поощрялось. В колонии за такое дело отрывали голову, это даже Андрей знал. Взбеленившегося Ваську, как пружиной подбросило, и он ударил законника уголовных понятий по голове. На минуту потеряв сознание, Ветлицкий пришёл в себя от того, когда понял, что на голову ему льют холодную воду, а тряпка, которую Ледогор прикладывал к виску, была окровавленной. Неловкий «прессовщик» струсил. Человек по натуре незлой, он тем не менее отчаянно боялся тюремного оперативника, того самого Ивановича, который заправлял здесь на одном из продолов тюрьмы.
— Что же делать? — смотрел он на приличную ссадину. — Ты мочи её холодной водой. Сам виноват, обвинитель, да я «сукой» никогда не был.
— Я не обвиняю, — смиренно возразил Ветлицкий, — просто делать то, что вы заставляете меня подписывать, я не делал.
— Мы тебя?! — опять взвился Ледогор. — Да ты сам нас об этом попросишь, чтобы мы походатайствовали. Разве не так?
— Да ничего мне не надо.
— Видишь, ты опять за своё, а сукровица-то бежит, — говорил он, разглядывая ранку на голове. — Иванович будет ругаться. Что же мы ему скажем?
Ледогор опять послал пострадавшего к водопроводному крану, заставляя омывать ссадину.
— Пусть на парикмахера сопрёт, — посоветовал Цыган, — тот, мол, его машинкой поранил, когда подстригал.
— Точно, скажешь Ивановичу, что поранился у цирюльника.
Вскоре зашумели в коридоре лифты — баландёры стали развозить завтрак, и дежурный увёл из карцера Цыгана. Уходя, тот зло посмотрел на бывшего соседа по ИВС, словно тот в чём-то обманул Генку, а вскоре забрали и остальных.

Заминка на самом интересном месте

Трое против одного
Молодые опера, все планы по разработке Ветлицкого не только как уголовника, бившего женщин, но и как человека подозреваемого, что на след золота Ивана они со Старцевым всё-таки вышли, были отстранены от дела на самом интересном месте. Да и кто бы мог полагать, что этот психопат Ветлицкий загонит себе ножницы в живот. Оставалось одно:
— Слушай, Иванович. — Семён подмигнул своему напарнику Евгению и слегка покачал телефонной трубкой. — Мы тебе чего звоним. Прокуратура нас не только от дела, на которое мы имели виды, отстранила, но ещё и на нас «делюгу» завела.
— Молодцы, нечего сказать. — На другом конце телефонного провода «магинский дубак» Фёдор Иванович Коняев поморщился, он носом чуял, что путешественники по «чоновским тропам» не только шли по местам боевой славы писателя Гайдара, всё-таки поверил тем фактам, которые изложил в своей статье Герман Старцев, и хотя он заикался об «Ивановом золоте» довольно абстрактно, но чутья у Коняева ещё хватало. — Молодцы, — повторил оперативник на третьем коридоре Магинской тюрьмы. — И недели с фигурантом не проработали, как уже загнали пацана на ножницы.
— Да кто знал, что он такой номер выкинет?
— А замять-то этот казус никак нельзя, чтобы вас опять к нему прикрепили?
— Теперь не замнёшь, нас от дела убрали.
— Раньше надо было думать и версию с золотишком разрабатывать, если не в первую очередь, то параллельно, параллельно…
— Вот и доразрабатывались. Весь отдел на уши поставили, да что отдел, городская прокуратура наехала. Сам Дорош нас под колпак засадил.
— Прессовать надо было осторожней, умеючи. Перед вами не просто уголовник, а интеллигент с улицы, нежный, как куриная грудка. Дознание вести мягче, а самим…
— Да кто его трогал, я по морде пару раз двинул, а Женька и вообще из себя сострадальца строил.
— Ладно, раз Ветла нашим «гостем» на «продоле» оказался, вы к нему подход только через меня будете иметь, и то косвенно, значит, по-другому надо работать, потому что нашему контингенту хотя бы, дай бог, из него подтверждение тех «явок», какие он прежде написал и которые у вас прокуратура изъяла, выжать. Про золотишко-то им не поручишь. Через день вся «кича» знать будет, что Иванович, мол, старательским делом заинтересовался. Не хватало ещё мне на краевую инспекцию нарваться.
— Всё правильно, Фёдор Иванович, мы же понимаем. У Ветлицкого и следователя сменили, так что ходим, как по лезвию ножа. На ИВС тоже пока капитан-афганец, временно исполняющий. С ним каши не сваришь, боится шаг влево — шаг вправо сделать, а лишний шум и нам ни к чему.
После такого телефонного разговора разработка дела с участием Ветлицкого повисла в воздухе, а до Германа Старцева руки у Коняева не дотягивались. Того и гляди, что опять в газетную статью угодишь, а Фёдору Ивановичу и без прессы головной боли хватало.

«Тёмные силы нас злобно гнетут»

Этот город, скучающий и ленивый, не имел ни своей истории, ни своих героев, ни даже характерной для таких населённых пунктов своей архитектуры. Правда, названия улиц он изредка менял, да ещё окрас прокопчённых садов и парков, соответственно временам года… Вот, пожалуй, и всё, хотя нет, с некоторых пор, как прыщи на нечистой коже, то и дело на его лице вздувались и тут же лопались многочисленные учреждения, конторы и банки, извергая в окружающий мир миазмы суетности и страха.
Молишься, и молитва твоя искренна, как никогда, потому что сейчас она адресуется только Богу. Безнадёжность пронизывает тебя настолько, что делает это обращение абсолютно простым и чистым, без оттенка лукавства, хотя молитва — это всегда надежда, что обстоятельства переменятся, тем более сейчас ты находишься в бесконечном, всепоглощающем вакууме зла и чьей-то железной воли, которую невозможно не то что преодолеть, но даже понять — кому это нужно… тогда и приходит желание безотчётно твердить слова обращения ко Всевышнему. Ты вроде бы сомневаешься, но сила, с которой тебя влечёт повторять молитву, сильнее той, что была посеяна ещё в детстве, а плоды, выходит, пожинал всю жизнь. Теперь же, как последняя надежда на это заветное заклинание, этот вой, этот плач, надоедливый для чужого уха, поэтому нужно таиться, и ты затихаешь, становишься маленьким, незаметным, но всё-таки, сидя на нарах, невольно раскачиваешься в такт словам…
— Эй ты, почему раскачиваешься?! — следует оклик надзирателя. Он смотрит на тебя в упор через круглое отверстие в железной двери, так называемую «пику».
— Я? Просто, — ничтоже сумняшеся бормочешь ты и вдруг понимаешь, что отвечаешь тихо и неубедительно. — Просто очень больно, — тут же уточняешь скороговоркой, и охранник удовлетворяется, наверное, думая, что здесь всё в порядке: хорошо, что узнику больно, хорошо, что молчит, хорошо, что ответил прямо, а ведь мог бы… Самое страшное и непозволительное в этих стенах — быть непонятым, даже в мелочах, тем паче по-крупному. Например, как это быть арестованным — и вдруг невиновным? Виновность, попавшего в эту яму, считается аксиомой. Обычному гражданину ещё с незапамятных времён внушалось, если кого «замели», значит, так надо. Кому, для чего — неважно, если на всё обращать внимание, можешь с ума сойти. Известие о том, что кому-то плохо, воспринимается большинством обывателей вполне терпимо, это как исповедовать на смертном одре малознакомого человека, но случается и другое — избавление приходит от тех, на кого почти не надеялся, вот тогда-то и осознаёшь, что не зря обращался к Богу, бесконечно твердя молитву, и точил, точил каплями её слов камень чужой бессердечности. «Иже еси на небесах…»
Этот город был населён обывателями, которые в своё время познали холод и голод, карточную систему и блат, рождение и смерть близких, склоки и психоз демонстраций, ленивую скуку осенних вечеров и бодрящую радость первой пороши. Были у него и свои паханы: партийные и криминальные лидеры, и если первые, дрянно царствуя, всё-таки доживали унылые дни в относительном благополучии, то вторые, по обыкновению, погибали в кровавых разборках, ужасающих по своему несоответствию с теми задачами, для решения которых приходит в сей мир человек. Не было в городе лишь своего изгоя, знакомством с которым тайно или явно гордились бы все и город просто изнемогал, исторгая из своих недр то средней руки писателя, то ремесленника-учёного, а то разухабистого артиста, но все они мало отвечали амбициям простых смертных, отсюда и комплекс неполноценности, столь характерный для жителей сереньких микрополисов, а значит, и муки скрипучей неудовлетворённости…
«Майор» спрыгнул на цементный пол с верхних нар, а точнее, «шконки», довольно неловко. Так сбрасывают с плеча надоедливую вязанку тяжёлых дров, сравнение, вполне соответствующее фигуре бывшего эмвэдэшника, хотя когда-то это был ладно скроенный человек, там, на воле, вполне возможно, даже нравившийся женщинам, теперь же заметно подрастерявший свой внешний лоск и тем ни менее старавшийся всё ещё как-то держаться, но Ветлицкий отметил и стук, с которым сокамерник приземлился внизу, и невольную гримасу его лица, и даже ту атмосферу сырости и неуюта, которая моментально сгустилась в тюремной «хате» после столь незначительного события, а Майор медленно разогнулся, сунул ноги в дырявые шлёпки и покандылял на оправку. По камере заструился тошнотворный запах человеческих испражнений.
— Что за извращенец там окопался? — сразу отпустил реплику один из дежурных шутников. — Фу, какой «аромат»!
Подпевала, а таковые всегда находятся, угодливо подхватил:
— Кому же ещё быть, как не Майору?
— Сука, жрёт за троих, а потом беспредельничает. Надо бы ему ограничить рацион хавки.
Внимание от Майора всех отвлёк ещё незнакомый Ветлицкому шум…
— Баланда, баланда, — зашелестело по нарам. Удивляло то, как арестанты, которые начисто отрезаны от внешнего мира, привыкают распознавать самые различные звуки, доносящиеся извне: будь то обход медичек, появление библиотекаря в сопровождении заключённого из обслуги с деревянным ящиком книг, девушки из спецчасти или это людей на этап вызывают, в баню ли нужно готовиться, на прогулку, а то и к очередному «шмону», шум же, сопутствующий раздаче еды, — и вовсе простое дело, хотя за время сидения за решёткой Андрей так и не смог усвоить многого из того, что положено знать простому зэку. Однажды, во временной паузе между раздачей первого и второго блюда, заслышав лязг открываемой снаружи дверцы кормушки, он бросился со своей пластмассовой «шлёмкой» к окошечку, но снаружи чья-то рука брезгливо отбросила чашку на пол. Это оказался один из тюремных писарей с очередной бумагой, не помнится, кого это касалось, но если ещё говорить о казусах, происходивших с новичком у кормушки, то, будучи в транзитной камере красногорской тюрьмы, где контингент «хаты» постоянно менялся и у тюремной обслуги не было ни времени, ни желания затруднять себя соблюдением очерёдности дежурства, просто открывалось железное окошечко во входной двери, и у первого сунувшегося к нему заключённого спрашивали:
— Как фамилия?
Ha сей раз таким простофилей оказался Ветлицкий. Назвался и услышал брошенное, как бы в насмешку за излишнею прыть:
— Ты и будешь дежурным, записываю!
Вообще надзиратели любят «подкалывать» узников. Так, первое время, выходя в коридор на утренню поверку (в красногорской тюрьме положено раздеваться до пояса и выстраиваться на проверке лицом к охране, во всех же остальных случаях поворачиваться спиной), Андрей, случалось, путался, и когда по привычке поворачивался к стене, то проверяющий миролюбиво шутил:
— Сегодня расстреливать не будем.
Впрочем, до путешествия в краевой центр, на так называемый «криминал» было ещё далеко, а пока… справивший нужду Майор вышел из-за ширмы и осмотрелся, выбирая для себя жертву, чтобы в очередной раз излить на неё порцию словесного поноса, и поскольку Ветлицкий был в камере новичком, то его-то он и выбрал объектом своего майорского беспредела. О чём в то утро пытался поведать своему собеседнику этот жёлчный и, в сущности, глубоко несчастный человек, Ветлицкий не помнил, меньше всего Андрей прислушивался к его рассказам о прежней жизни: о том, как любим был женщинами, как удачно складывалась карьера… только у Ветлицкого от дум голова раскалывалась, чтобы ещё вникать в майорские бредни…

Первое знакомство

Внешний вид камеры, куда втолкнули Ледогора и Ветлицкого, производил удручающее впечатление. Наверное, это оттого, что Андрей не видел других подобных помещений.
Узкий длинный… пенал со сводчатым потолком, таким высоким, что даже со второго яруса нар не достать рукой до потолка, справа, вдоль стен, четыре спаренных спальных места, здесь их называют «шконками», слева — три, из толстых, трёхдюймовых досок ещё с царских времён, закреплённых на железных стойках, ближе к выходу — бетонная раковина с подведённой холодной водой водопровода, так называемая «чистюля», рядом унитаз на небольшом возвышении, вмонтированный прямо в бетонный пол — «алёнка», более усовершенствованная «параша», такую не нужно выносить, а рядом ведро для сора — «светланка», или «сахарница» — это уж кому как понравится, так и называет. На проверке же охранник просто говорит дежурному по камере:
— Сор выносим!
Стараясь обустроить быт, обитатели камеры застлали пол двумя байковыми старыми одеялами, а зарешеченное окно прикрыли рамой, обтянутой целлофановой плёнкой, которую перед каждой проверкой необходимо было снимать, скорее всего, для того, чтобы администрация могла убедиться, что трижды зарешеченное окно никто не старается повредить. Впрочем, окно это выходило во внутренний двор, и убежать даже без наличия «железа» в раме, всё равно невозможно, однако таковы здесь порядки.
— А вот и мы, — бодреньким голосом сказал Ледогор, — знакомьтесь.
Все, кто не спал, стали протягивать руки: «Женька, Юрка, Андрей…»
— Женька, — передразнил Ледогор долговязого, нескладного парня по кличке Мразь, — пятнадцать лет сроку, из них пять — «крытой». Хочешь, приговор покажу?
Новичок решительно отказался от подобного предложения, выходит, старшему не понравился миролюбивый тон знакомств, по замыслу тех, кто планировал заставить Ветлицкого бояться тюрьмы, не входило такое братание.
— Сестру друга своего изнасиловал и убил… на приходе! Слышь, Мразь, расскажи, как ты её убивал, задушил, подлюга?! А то — Жень-кя… — передразнил ночной знакомый долговязого и продолжил: — А это Саня, у него тоже восемнадцать в приговоре, и у Кислого, и у Хари… — все тут ханыги…
Пока Ледогор так кривлялся, к Андрею подошёл парень, одетый получше и почище других, чувствовался в нём интеллигент…
— Будем знакомы — Юрий.
— Андрей.
— Здесь твоё место, — показал на вторую полку в середине слева Ледогор. — Располагайся. Да не пыжься, всё равно всех сразу не запомнишь, постепенно входи в курс дела. Эй, Майор, покажи новенькому «хату», познакомь с нашими порядками.
Майор, конечно, не из отдела «борьбы с личностью», а тот заключённый, с которого Ветлицкий, считай, начал своё грустное повествование, чем-то походил на татарина или бурята, но речь его была правильной, лысеющий мужчина, подошёл прихрамывая:
— Сижу долго, без движения, вот ноги и стали отказывать, — пожаловался новоявленный «Вергилий» и стал объяснять, какой порядок существует в камере. — В шахматишки играешь? — спросил он под конец.
— Играю, но сейчас не хочется.
Ветлицкому не понравилась манера этого Майора разговаривать, почти вплотную подсовывая своё лицо к лицу собеседника. В это время из коридора вроде бы как фамилию Андрея кто-то выкрикнул, и вчера — тоже, когда он сидел в «камере смертников»… «Может, по ошибке не туда засунули, — мелькнула мыслишка, а теперь ищут?» — «Сиди тихо, — сказал тогда Ледогор, — а то вообще в зверинец попадёшь, там карцера настоящие — воды по колено и весь день на ногах. Благодари Ивановича, что к себе забрал, а то узнал бы, как бабёнок бить…»
После такого внушения желание откликаться у Ветлицкого пропало. Кому надо — найдут. Андрей присел на нижнюю «шконку», рядом с Юрием, в отличие от первого Юрки, наркомана и вообще личности пренеприятнейшей, потом не раз приходилось убеждаться, что оснований не доверять своему чутью нет, да и «погоняло», то есть прозвище, у этого было Кислый, а того, интеллигентного, тоже не называли по имени, а навеличивали Москвичом.
Только Ветлицкий с ним разговорился, как Ледогор не поленился встать со своей постели и, проходя мимо, вроде бы невзначай, задел соседа плечом, кивнув при этом, Москвич встал и прошёл за ним. О чём беседовали, не знаю, но больше Юрий ко мне не подходил. Он изредка посматривал в сторону Андрея и в глазах его, как это принято говорить в таких случаях, где-то глубоко-глубоко таилась не то грусть, не то обида. Видно было, что ему хочется излить душу, но по какой-то непонятной причине такое было запрещено, и вообще Ледогор всячески побуждал камеру к тому, чтобы её обитатели, хотя бы словесно, угнетали рыжего парня. Стоило тому забраться на свою «шконку», как Ледогор из своего угла начинал:
— Что, полез? Баиньки захотел?
— Захотел! — огрызался Москвич. Удивляло, что тот не очень-то боится задиру, но старшой не спускал:
— Устал, поди, нюня?
Кто-нибудь, чаще Андрей, невысокого роста крепыш с пушком на голове, чем-то напоминающий совёнка, по кличке Пьяный, поддерживал Ледогора и минут пять они его склоняли вдвоём, потом всё стихало или разговор переходил на других: чаще на Кислого — наркомана, либо на Женьку — Мразь. Эти тоже частенько служили объектами для насмешек, правда, не столь злых.
— Расскажи-ка нам, Мразь, про свою «делюгу».
Тот, ничуть не смущаясь, начинал азартно расписывать происшедшее:
— Зашёл я к другу, а того нет дома, одна, бабка и эта, сестра. «Давай, — говорю девчонке, — проводи». Та и согласилась. По пути зашли в пустой дом, там я её на полу разложил, правда, брыкаться стала, даже куснула разок, меня такое обращение взбеленило, пришлось кокнуть. — Рассказывая, Женька гримасничал, извивался, угрызения совести его явно не мучали. Окружающие воспринимали всё это спокойно, наверное, уже ни единожды слышали подобное повествование, а возможно, считали за неотъемлимую часть спектакля, разыгрываемого ради нового человека. То, что задача в этой «хате» у всех общая, заставить Ветлицкого подтвердить написанное под диктовку городских оперов ранее, было ясно, вот лишь относились к ней по-разному, вернее, кроме Ледогора, Мрази, Кислого и Пьяного, никому до новичка дела не было, а некоторые, наблюдая за тем, как изощряются, добиваясь своего, доводя дело до избиения, подходили и втихаря извинялись: «Прости, Андрей, сам видишь, что здесь я тебе не помощник», — и отходили, пряча глаза, а один из них, Иванов Серёга, пока Ветлицкого били, сидя на своей шконке незаметно чинил его шапку, которая к тому времени изрядно поизносилась и стала расползаться прямо по живому. Он и после жалел изгоя, разливая общий чай, никогда не обходя его кружки, если Ветлицкий спал, а наступало время раздачи хлеба, то всегда откладывал «хозяйские» полбуханки «с галстуком», то есть с довеском, в его, висевшую на стене, рядом с такими же, целлофановую торбочку.
Жили в той камере и два земляка Андрея, один — Сашок Дворяк, почти мальчишка, успевший побывать в местах не столь отдалённых, задиристый, но незлой. Ветлицкий его по вольной жизни не помнил, он его — тоже, а вот встретились же, и где, второй — Толян (Анатолиев здесь зовут Толянами), тот из райцентра, тоже прошедший огонь и воду, попал за решётку на бытовой ссоре, драке ли? И ещё двое, на которых Андрей не то чтобы не обратил внимания, — «обиженный», про которого один из парней сказал: «В других камерах „петухи“ живут под нарами, а у нас Петровна на отдельной шконке», потому что стирает для первой «семейки», и «Водяной», несколько чудаковатый парень, который следил за «алёнкой», частенько мыл полы, хотя наводить чистоту в камере «западло» не считалось, и на ИВС первым делом, что Андрей отметил, когда в камере там появился Серёга Котов, это то, что он тотчас помыл пол, Игорь тоже всегда подтирал за собой в городском изоляторе. Правда, в тюрьме за них это делали другие, чаще Водяной либо Петровна. Про этого Петровну я немного слышал и раньше от Цыгана и Серёги, в разговорах они частенько позволяли отпускать беззлобные шуточки в адрес «обиженного», а теперь я увидел его. Парень как парень, ну, стирает, массаж делает тем, кто попросит, а вот ест из отдельной миски, кипятильник у него тоже свой и кружка — всё в углу на полу. Когда нет спичек, братва пользуется его кипятильником — всё как бы в порядке вещей, а вот дотрагиваться до него — «заминёхаешься». Родители Петровне передачу передали в камеру, так все продукты у него забрали, выделив владельцу лишь малую часть. Когда в Красногорске, «на криминале», Ветлицкий рассказал о таком одному из блюстителей тюремных законов, московскому киллеру, тоже проходившему судебно-психиатрическую экспертизу, тот сделал круглые глаза:
— Что-о-о, у педераста еду отбирали? Да что там у вас за «хата»?
Андрей стушевался и замял разговор. Как-то Петровна засобирался в камеру, специально выделенную для таких, и, когда Игорь спросил его:
— Ты что, рапорт подал, уходить от нас хочешь?
«Обиженный» наклонил голову:
— Там у меня земляк.
Вскоре его увели, а стиркой занялся Водяной.

Не спать…

Впрочем, идиллия первых знакомств и узнаваний скоро кончилась. «Тихий час» в тюрьме, как и везде, приходится на послеобеденное время, когда могут «выдернуть» из камеры разве что на этап, в больничку, но это касается единиц, все остальные, кому хватало места, придрёмывали, а кому не хватало, те либо играли в нарды, либо в шахматы, либо гадали на домино или его же костяшками играли в различные «карточные» игры — премудрость, которую Ветлицкий так и не освоил. Постоянное ожидание чего-то нехорошего, подстерегающего на каждом шагу, заставляло ко всем азартным играм относиться настороженно, ко всему новому — с предубеждением.
Воспользоваться послеобеденной передышкой Андрею не пришлось, то с одним поговорил, то с другим, позднее ему стало понятно, что это был хитрый ход, чтобы ни в коем случае не давать передохнуть, там подоспело время ужина, потом вечерней проверки, где по именам не выкликали, просто обитатели камеры выстраивались в две шеренги, и дежурный докладывал, сколько человек присутствует. Всех пересчитали, приняли письменные заявления на предмет того, кому что нужно и… до утра, времени целых двенадцать часов. Вот почти все двенадцать и продолжались мытарства несговорчивого новичка.
Сразу после проверки Ледогор приступил со своими «железными» доводами, что если Ветлицкий напишет «явку», то Иванович успокоится, а иначе — перекроет им все каналы, по которым в «хату» заходит чай, курево, кроме того, лишит магнитофона. Везде ли есть такая роскошь, но под музыкалку очень легко беседовать так, чтобы другие не слышали, кроме того, в камерах магинской тюрьмы не было проводного радио, изредка приносили газеты и могли за какие-то заслуги на недельку-другую разрешить смотреть телевизор. Стоит предположить, таковой находился и в этой «хате», потому что все, кто уговаривали Андрея не ломаться, а написать «чистосердечное признание», утверждали, после этого Ледогору разрешат съездить в город, он напишет с ИВС своей жене. Тогда у нас будет чай, курево и телевизор.
— Я не знаю, чего ты делал, чего не делал, — сказал ему кто-то из приблатнённых, — хочу жить по-человечески, «чифирить», курить и смотреть ящик. — Магнитофон глушил слова всех опекунов и «доброжелателей», но Ветлицкий твёрдо стоял на своём, один раз уже поплатившись за то, что расслабился, когда его «уговаривали» оперативники. Эти же, меняя друг дружку, так и не позволили прикемарить, и странное дело, когда на ИВС можно было спать сколько хочешь, сна не было ни в одном глазу, теперь же голова падала, почти терялось сознание… Однажды из коридора дежурный заметил в глазок, возможно, его привлекла чересчур громкая музыка магнитофона, но «кормушка» открылась, и раздался повелительный окрик:
— Вы чего там вскружили этого?!
«Этого» — значит, Ветлицкого.
— Всё в порядке, командир.
— Я вижу.
— Да кому он нужен, — отодвинулись в сторону Кислый и Мразь.
— Ну, то-то же, и магнитофон вырубайте, отбой!
— Мы тихонечко, только самую малость, — подскочил к двери Пьяный и, обернувшись, махнул рукой: — Сделайте тише звук!
Громкость убавили, кормушка захлопнулась, и всё началось сначала…
Так прошла ещё одна ночь, в течение которой Андрей успел достаточно получить тычков по спине и голове. Спасало ещё то, что на животе у прессуемого розовели только что затянувшиеся швы после удара ножницами и операции. Под дых не били, зато обозлённый Ледогор однажды не рассчитал точность удара и заехал Ветлицкому своим тяжёлым кулаком прямо в глаз. Боль была вполне терпимой, но синяк появился.
— Заметно, заметно, — забегали вокруг «шестёрки». — Ну, что теперь будет от Ивановича?
Видимо, оставлять следы на физиономии Ветлицкого, как, впрочем, и на теле, было запрещено. После стало понятно, почему — тот ещё не прошёл медосмотр.
— Иди, извёсткой затри, — посоветовал кто-то.
— Да что извёсткой, зубной пастой надо, — огрызнулся Ледогор. — У тебя есть паста?
— Он морду-то нарочно подвернул под твой удар, я заметил, — не то шутя, не то на полном серьёзе подсуетился Кислый.
Ледогор только ухмыльнулся… Голова у Андрея гудела, что он делал, чем мазался — соображал слабо, но синяк, как его ни замазывай, всё-таки просматривался.
Перед построением пострадавшего затолкали во второй ряд, за спину высокого парня, все его звали Прапором. Ветлицкий сначала думал, что это просто взятая с ветру «кликуха», но оказалось, что на воле он действительно служил в чине прапорщика в какой-то вневедомственной охране. Про себя сказал коротко, кажется, Майору:
— Раз провернули дело — понравилось, а во второй — залетели, хотя там и садить-то было не за что, больше языками трепались где не надо. Ничего, вот все говорят «красные», а я давно уже «красный». В зоне на вышку охранником попрошусь! — «Шестёрки» Прапора не любили и заставляли его прислуживать им, накрывать на стол, подавать еду. Пока у них были продукты, которые Прапор получил в передаче, он ел в «первой семейке», а когда продукты кончились, его живо от стола отвадили, и свою чашку баланды он уже пристраивал на доске для игры в нарды…
В восемь часов утра, как только умолкла сирена, двери в камеру открыли, и вошедший в сопровождении дежурного старший лейтенант в меховой безрукавке, который сажал Ветлицкого в карцер в первый день пребывания в тюрьме, спросил:
— Как дела, анархисты-утописты? Вопросы, жалобы есть?
— Нет, — в тон ему ответил неунывающий «совёнок».
— У тебя-то какие могут быть жалобы, Пьяный? — Старшой смотрел в сторону Андрея. — Та-а-к, — произнёс он раздумчиво и вышел, при этом у двери снова оглянулся. — Понятненько…
— Он увидел, увидел! — Как только захлопнулась дверь за «кумом», бросились к Ледогору «шестёрки».
— Да я усёк.
— Андрюха сам повернулся харей, вот и заметно стало, что синяк под глазом…
— Никуда я не думал поворачиваться, — стал оправдываться Ветлицкий.
— Не думал?
Стукнула дверца «кормушки».
— Ледогоров, на выход!
— Всё, Васёк, «выцепил» тебя Иванович, теперь ранетки поотшибает… Аккуратней надо было.
Ледогор поспешил к двери. Походка его была какой-то виноватой, ёжась, словно бы отмахиваясь от мух, выскочил «на коридор». В камере стало тихо, даже музыку выключили. Все сидели, насторожившись. Наконец загремели запоры, и главный заводила ночных «концертов» опять возник перед нами.
— Ну чего, Васёк?
Тот отшутился:
— Ништяк!
В сторону побитого даже не глянул. Дверь опять загремела, теперь Иванович поманил пальцем Ветлицкого. На «продоле» подтолкнул к одному из охранников:
— Двигай.
Идти оказалось совсем недолго. В комнатке с открытой дверью, что было так необычно для тюрьмы, стоял столик, стул и зеркало приличных размеров красовалось на боковой стенке.
— Руки, — приказал хозяин кабинета. Все, кроме Ивановича да ещё двух-трёх человек, казались Андрею на одно лицо, одним словом — обслуга. Тогда-то он и увидел на столе штемпельную подушку с краской и казённые бланки, расчерченные по определённой схеме, увидел и понял — будут снимать отпечатки пальцев и даже всей ладони. Здесь тоже решили запечатлеть на память в одном из мест «не столь отдалённых», хотя не понятно, почему раньше так говорили, это теперь зэков далеко не возят. Только вокруг республиканского центра колонии три или четыре? Ну что ж, по крайней мере для родственников тех, кто сидит «за колючкой», не приходится тратить много денег на дорогу, отправляясь повидать близкого…
После того как все мыслимые и немыслимые отпечатки сняли, осталось только сфотографироваться. Ветлицкий сел на указанное место, раздался щелчок и… бывай!
В камеру заявился весь перемазанный чёрной краской. Оказалось, что это тушь, она легко смывается, а вот насчёт того, что фигуранта щёлкнули только единожды (где же профиль?). Кто-то из бывалых, пояснил:
— Не боись, там зеркало сбоку, так что всё на мази…
Позднее, когда Андрея при освобождении выписывали из тюремной картотеки, он видел эти фотографии — качество ужасное. Неведомо, коснись кого-нибудь искать по такого рода снимкам, вряд ли найдут и вполне могут схватить очень даже… другого.
Ветлицкий не спит уже третьи сутки в отместку за отказ написать хотя бы одну, ту самую первую, «явочку», приговаривал очередной агитатор: «Бумага никуда не пойдёт, останется в столе у Ивановича для его подстраховки», при этом Андрея били, но уже стараясь избегать оставлять следы и привлекая к агитации почти всех содержащихся в тюремной камере заключённых. Правда, такие, как Иванов, будто принудку отбывали, сказав пару бесцветных неубедительных фраз, самоустранялись. Водяной и Петровна вообще не принимали участия в общем шабаше, у них свой круг обязанностей: стирка, уборка, прислуживание «первой семейке», то есть поставить «чифир» или «купчик» (менее крепкий чай), но запасы продуктов и чая с воли заканчивались, и братва становилась злее.
В один из вечеров Ледогор, доведённый до белого каления упорством уговариваемого написать «явку», схватил зимний ботинок за голенище и стал им охаживать упрямца по бокам и по спине. Было и больно, и впечатляюще, на окружающих подобные сцены производили гнетущее ощущение пытаемого, да и их безвыходности… «Шестёрки» не могли этого не заметить, и беседы стали переноситься на более позднее время.
На четвёртые сутки, когда кроме того времени, что приходилось на приём пищи, Ветлицкому не только не позволялось спать, но и садиться, он стал задрёмывать стоя, но, как только сознание затухало и организм расслаблялся, ноги подкашивались и… опять эта душная, провонявшая табачным дымом, и запахом «параши» камера, опять эти «шконки» перед глазами, и одна радость — прогулка.
Сразу после утренней проверки в дверь ударяли чем-то тяжёлым, возможно, сапогом пинали:
— Такая-то камера, на прогулку готовсь!
Те, кто ночью провозился с Андреем, недовольно ворчали: «Идите без нас». Но в магинской тюрьме, в отличие от красногорской (об этом он позже узнал), кроме субботы и воскресенья, на прогулку обязаны были ходить все, потому что в это время в камере производился досмотр, или, проще говоря, «шмон». Зэки выстраивались по двое в коридоре, руки за спину, и вперёд… На каждом свороте — постовой с собакой, не обязательно чтоб была овчарка, лишь бы приличных размеров и злости хватало… Однажды, когда шли строем в баню, последним ковылял Костя, ленивый и добродушный паренёк. Вот этот Костя, успокоенный обманчивым видом сопровождающей нас псины, заметил охраннику:
— Ходишь с каким-то телёнком.
Не успел остряк-самоучка закончить фразу, как собаковод только шевельнул поводком, и «телёнок» бросился на толпу. Костя с перепугу даже тапочки потерял.
Путь до прогулочного дворика не занимал много времени.
Ветлицкий с тоской посматривая на небо, примерно ориентировался, в какой стороне находится дом его детства, припоминая грустную тюремную шутку: «Когда я был маленьким, то из окон своего дома видел тюрьму, теперь же — наоборот: из тюрьмы смотрю на окна нашего дома…» Кстати, в Красногорске, «на криминале», один из сокамерников говорил:
— Если меня признают сумасшедшим, то отправят в ачинскую психушку, а она как раз находится через дорогу от моего дома…
Андрей отнюдь не собирался симулировать сумасшествие, да и окон, даже чужих, домов, из прогулочного дворика не видно: четыре трёхметровых стены, крупная сетка поверху, дверь с извечным «волчком» и крохотная железная лавочка у входа, вделанная ножками в бетонный пол и поставленная, скорее всего, из сострадания к какому-нибудь обезноженному заключённому. Отсюда видно только небо, и ещё где-то вдалеке, скорее всего, за тюремной оградой, в частном секторе, тополя, вернее, их верхушки, да ещё шест (возможно, бывший некогда флагштоком).
В прогулочном дворике, на свежем воздухе, все начинают судорожно курить, это называется — дышать кислородом, хотя в Красногорске ребята брали с собой тряпичный мяч и играли в футбол, здесь же дежурные захватывают те самые байковые одеяла с полу и хорошенько их протрясают, избавляясь от пыли. Было и ещё одно отступление от устава. Однажды, кажется, во время сильного мороза, когда прогуливаться не водили, «шмон» всё равно был и всем лежащим на «шконках», необходимо спрыгивать на пол, но один из проверяющих, детина двухметрового роста, рыкнул: «Можете оставаться на своих местах!» — Андрей не разобрал и сиганул сломя голову с полутораметровой высоты на бетонный пол. Надзиратель посмотрел на него с сожалением и покачал головой:
— Я же сказал, что можно сидеть на месте… — При этом он весьма формально постучал сбоку по настилу «кровати», деревянной киянкой на длинной ручке. Вообще-то, когда такой штукой стучат сильнее, то всё, что заткнуто в щели, вылетает веером на пол, а это могут быть иголки, булавки, лезвия безопасных с бритв, так называемые «мойки» и даже ножички, изготавливаемые заключёнными из чего угодно, от настоящего ножовочного полотна до ручек мельхиоровых ложек и даже всевозможных жестянок. В красногорском подвале психиатрической больницы зэки, получив в «палату» баночку майонеза, успели заначить маленькую металлическую крышечку. Пока сестра-хозяйка поняла, что её надули, и подняла шум, эти умельцы уже успели её разогнуть и заточить один край…
— Ребята, отдайте по-хорошему, — уговаривала покладистая в общем-то женщина рукастых лоботрясов. Те не отдавали, а делали вид, что знать не знают, о чём речь. — Сейчас позову охрану, будем делать обыск!
Эта угроза возымела своё действие, и, пока одни ещё перепирались, заговаривая зубы сестре-хозяйке, другие, делая вид, что ищут крышку в мусорном ведре, лихорадочно приводили «изделие» в первоначальный вид…
Итак, прогулка, в зависимости от погоды, продолжалась минут десять — двадцать, и опять нужно было идти в камеру. Ветлицкий с тоской смотрел на то самое небо, под которым прошли его лучшие года, и вспоминал свой рассказ о той далёкой, счастливой поре — «Высокие облака детства», а ещё то, что одна из радиопередач о правах заключённых тоже называлась «Облака»… Действительно — только облака для всех общие, только эти белые облака, что плывут над тюремным двориком куда-то далеко-далеко и, как пел Галич: «В них ни горечи, ни забот…» — а здесь… плакать хочется.

Больничка и прочее…

Прогулка разгоняла сон, однако в тепле становилось невыносимо, особенно после обеда. Кто только ни вёл разъяснительных бесед, даже тот Сашок, который получил свои восемнадцать лет сроку и готовился вот-вот убраться на зону либо в тюрьму, только ещё дальше, чем наша, магинская, Ветлицкий так и не понял, за что ему столько намотали, потому что разговоры с ним начинались стихами, ими же и заканчивались (испытавший сильнейший стресс Саня, вдруг начал писать стихи). Посвящал он их все только своей жене, конечно, это были самые банальные строки, но они целиком захватили начинающего литератора. Андрею, честно говоря, было не до стихов, но он терпеливо выслушивал то, что ему читали, однако от советов воздерживался, да он, кажется, в них и не нуждался. Закончив чтение, парень принимался уговаривать собеседника, пойти на уступки сокамерникам и черкануть пару «явок», при этом по лицу его было видно, что его и это тоже мало волнует, так отбывают принудку, и действительно, вскоре дежурный его предупредил, чтобы собирался с вещами, и все сразу засуетились:
— На этап, Саня, на этап.
Он вздохнул и стал складывать в сумку свои нехитрые пожитки, а вскоре вызвали и Ветлицкого.
— На больничку, — откомментировал Ледогор.
Действительно, в коридоре пожилой мужчина в звании прапорщика произнёс удивлённо:
— Так вот ты где сидишь, а мы тебя совсем потеряли. Срочно в санчасть. Потерянный заложил руки за спину и пошёл за сопровождающим, или тот шёл за ним, точно не помнится, но спокойствия это посещение лечебного учреждения Андрею не прибавило, хотя обследовали там таких, как он, довольно-таки внимательно. Спросили, чем случалось болеть, но когда Ветлицкий вздумал было заикнуться о своей невиновности, медичка голосом, не терпящим возражений, произнесла:
— Такое нас не касается, наше дело — лечебный контроль.
Всё понятно. К тому времени Ледогор от Андрея уже отступился, видя, что тот по привычке не ложится на свою «шконку», а вроде бы ожидает очередной порции издевательств, он неприязненно посмотрел на испытуемого и махнул рукой:
— Ладно, хватит вату катать, а то сил нет с тобой попусту балаболить, ложись…
Ветлицкий сперва не поверил своим ушам, но, видя, как Ледогор резко отвалился лицом к стенке, тоже полез наверх и, скорее всего, сразу же уснул, хотя ещё днём его слегка помурыжили, но тут началось посещение больнички, подоспела передача с лекарством…
Теперь Ветлицкому «повезло» больше. Как-то он записался на приём к врачу, но это было уже почти перед самым освобождением. Когда сидельца вызвали «на больничку», ребята посоветовали:
— Скажи, Андрюха, что плохо спишь, пусть димедролу с собой дадут.
После кратенького осмотра Ветлицкий пожаловался медичке на плохой сон и попросил димедролу «с собой унести», но, видимо, не только его сокамерники были такими ушлыми…
— Унесёшь, — пообещала женщина в белом халате и вкатила посетителю лечебного заведения вместо одного два укола, как надо полагать, один из них со снотворным. По приходу в камеру пришлось разочаровать любителей сильных опущений, а тот минут через десять, наблюдая за игравшими в нарды, так и задремал стоя, и даже ноги на этот раз не подкосились…

Новый год по-взрослому

В больничку Андрея водили тридцатого декабря, а тридцать первого в «хату» дежурный передал пихтовую веточку, таким образом тюремная администрация позаботилась об арестантах. Ледогор сразу организовал ёлку: ветку поставили в какую-то посудину, нашлась вата, разноцветную мочалку раздёргали на нечто, отдалённо напоминающее ёлочный дождь… Работа шла полным ходом, когда Ледогора выдернули «на продол». Вернулся он растерянным (играл, как я понял позже) и объявил, что его зачем-то забирают на ИВС. Кто бы это на выходные из тюрем забирал в городской изолятор, да за праздники туда столько набьётся нарушителей и алкашей, что хоть впору ещё в тюрьму отполовинивать… Просто Ледогора, как не справившегося с основной задачей, переводили в соседнюю камеру, Ветлицкий в ней ещё побывает, но это будет нескоро, а пока Васёк лихорадочно собирает шмотки и уходит.
Елка наряжена, отобедав, Андрей облегчённо вздыхает, теперь-то опасность, по крайней мере на выходные новогодние дни, несколько отодвинулась в сторону. «Шестёрки» его «прессовать» не будут, а там посмотрим. Плохо же он знал тех, кто вёл следствие.
Послеобеденный сон был прерван появлением в камере нового человека. Ветлицкий открывает глаза и видит, что «новенький» оказался его старым знакомым — это был Игорь, тот самый, с которым он уже имел счастье видеться в городском ИВС, друг Серёги Котова. Червячок сомнения лениво зашевелился где-то в самой глубине души, однако надежда на лучшее не оставляла: разве не Игорь обещал помочь, возможно, Андрей был не совсем прав, когда видел в нём одного из участников милицейского сговора. Мало ли в какой роли выступал Игорь там, в изоляторе, но Андрей хорошо помнил, как разговаривая с Серёгой, Игорь осуждал Ледогора за скаредность, обещая разбить ему морду. Пожалуй, наш оперативник был в курсе их взаимоотношений, то-то так волновался перед отбывкой Васёк, за тем, как подобострастно суетятся «шестёрки» перед заехавшим в «хату» смотрящим, Ветлицкий тоже решил не ударить лицом в грязь и, не слезая со «шконки», радостно поприветствовал Игоря. Тот снисходительно усмехнулся:
— Здорово, Андрюха.
«Вот как, меня ваш смотрящий тоже знает».
Игорь по-хозяйски оглядел камеру, заметив хвойную веточку, наряженную под новогоднюю ёлку, подозвал Петровну и отдал ему команду освежить к празднику кое-что из вещей, то есть, попросту говоря, постирать грязное бельё. Пьяный суетливо доставал из сумки свежие простыни и, то угодливо заглядывая Игорю в глаза, то сердито прикрикивая на помощников, приступил к заправке хозяйской постели. Вообще-то слово «хозяйской» здесь употреблено не совсем точно. В тюрьме хозяин один — её начальник. Игорь же, разгрузив одну из привезённых с собой сумок, выставил на батарею пару блоков «Золотой Явы» и «Петра», он их будет курить сам, изредка оделяя своих помощников, но если случится, что кто-то из сокамерников, видя шефа в хорошем расположении духа, попросит:
— Игорь, угости «америкой», то он не откажет. Привёз «смотрящий за хатой» и чаю.
— Игорь уже второй год «хату греет», — уважительно ввёл Андрея в их тюремную действительность Сашка Дворяк.
После того как ажиотаж первых минут встречи несколько стих, Игорь, включив погромче магнитофон, занимает своё место на «шконке», и к нему на совет по одному подсаживаются приближённые. О чём они разговаривают, не ведомо, но то, что разговор был и об его персоне, становится совершенно ясно.
— Андрюха! — подманивает Ветлицкого пальцем «смотрящий». — Присаживайся.
Кажется, времени у моих опекунов на то, чтобы меня заставить заново себя оговорить, становится всё меньше и меньше, поэтому разговор идёт напрямую.
— Ты сделал, что тебя просили?
— А что я должен был сделать? — Всё в душе упрямца обрывается, последние надежды на заступничество «друга» рушатся, и в душе поселяется знакомое чувство безысходности и наплевательского отношения к жизни…
— Не виляй, помнишь наш разговор в изоляторе?
— Помню.
— Так вот, я тебе помогу, и мы станем вертеть операми как захотим, но для этого нужно их успокоить, сунуть им эти «явки», как собакам кость: «Гложите!», и пока они с написанным разбираются, мы — жалобы: одну, другую… Ты же видел, сколько у меня адресов, пусть потом трясут своими бумажками… Или ты мне не веришь? — Игорь нехорошо прищурился. — Я тебе не мальчик и не дай-то бог со мной играть в прятки. Ледогор-то как себя вёл?
— А что Ледогор? — Андрей уже не позволяет опять провести себя вокруг пальца, начиная догадываться, что всё это одна компания. — Ледогор тоже просил написать про то, что узнал от оперативников или на опознаниях…
— Оно и хорошо, больше и не надо, напишешь. — Иванович отстанет, а на него начальство давить не будет…
Ветлицкий молчал. Мотать головой, как прежде, боялся, но и согласиться на то, отчего уже раз нашёл в себе силы отказаться, тоже не мог. Пока он мучительно искал выход из создавшегося положения, кормушка открылась и дежурный выкрикнул его фамилию.
— Дачка, Андрюха, это «дачка заехала»! — радостно бросились навстречу сокамерники. Ветлицкий подошёл к двери и согнулся над окошечком.
— Фамилия, имя, отчество. Так! От кого передача?
«От кого же может быть: возможно, из дому или от тёти Лены?» — наугад назвал фамилию тётушки.
— Нет!
Теряясь в догадках, вспомнил — может, от её дочери, Ольги?
— От Свиридовой?
— Правильно! Адрес…
Называется улица и номер дома. Дежурный удовлетворённо кивает головой и предлагает, сравнив содержимое посылки с описью, поставить внизу свою подпись…
Посылка оказалась большой, и ребята с готовностью стали сносить продукты на стол, что, конечно же, являлось со стороны получателя промашкой. По такому случаю нужно было достать свой баул и всё сгружать туда, потом уже оделяя других и не ущемлять себя, а так… Впрочем, вскоре Андрею пришлось забыть не только о передаче, но и вообще обо всём на свете.
Последним из коридора подали большой пакет с яблоками и апельсинами, разрезанными на дольки, и Ветлицкий протянул его тем, кто был поблизости.
— Угощаешь? — переспросил Кислый.
— Конечно.
Фрукты мгновенно улетучились со стола, причём, пока Андрей носил сколько-то спящему Серёге Иванову, ему самому ничего не досталось. Тогда Пьяный, тот самый приближённый к Ледогору парень с пушком вместо волос на голове, пошёл туда, где на «шконке» сидел Дворяк, и вернулся с половиной яблока и апельсином.
— Ешь, Андрюха, а то здесь не успеешь глазом сморгнуть, как без штанов оставят…
Ветлицкий удивился порядочности «шестёрки», но фрукты взял. Желая быть до конца великодушным, а с другой стороны, хоть этим задобрить «первую семейку», предложил:
— Возьмите себе сколько надо.
— А зачем? — удивился Игорь. — Пусть всё здесь лежит, и ты сам будешь с нами шамать.
Понимая, что каждый раз подходить к столу, возле которого находились «шконки» Игоря и Ледогора, распорядителю «дачки» будет не с руки, тем не менее — ничего не поделаешь, пришлось все продукты оставить у его попечителей. Чувствовалось приближение Нового года, до ужина осталось часа полтора, может, меньше, когда Андрей подозвал меня к Игорю.
— Так что, Андрюха, надумал?
Поняв, что дело упирается всё в те же пресловутые «явки», но не рассчитывая, что допрос продолжится сразу же после того, как братва подзаправилась присланными пряниками и конфетами, Ветлицкий растерялся:
— Ребята, понимаете…
— Понимаем. Он, Игорь, не врубился…
— Ладно, идите отсюда, — грубо оборвал «смотрящий за хатой» своего подручного. — Я немного посплю, что-то голова разболелась.
С этими словами Игорь откинулся на подушке и, скорее всего, сделал вид, что его тотчас сморил сон, а Андрей, этот маленький крепыш с совиным личиком, кивнул мне:
— Пошли!
— Куда?
— В спортзал, если по-хорошему не понимаешь.
«Спортзалом» оказалось пространство всего в трёх шагах от стола, возле «шконки», где стояла наша посуда.
— Стой здесь и думай, — приказал мне Андрей, а сам отошёл к столу пошептаться о чём-то с Мразью и Кислым. Вернулся он быстро, и неожиданно Ветлицкий получает довольно-таки ощутимый удар по позвоночнику, потом ещё и ещё. Заныла спина и если бы он одной рукой не держался за металлическую стойку, то, скорее всего, упал бы.
Андрей, кличка у него была Пьяный, заглянул снизу вверх:
— Я ведь могу так ударить, что у тебя враз ноги отнимутся…
Вспомнились слова одного из оперативников: «Будешь упрямиться, в суд принесут на носилках…» Кажется, слова сыщика начинают сбываться, а чего бы ещё ожидать? Окинув глазами камеру, Ветлицкий лишний раз убедился, что всё давно отрепетировано: многие лежали, делая вид, что дремлют, кое-кто даже укрывшись с головой. Возле допрашиваемого оказался тот самый бурят — Майор, который изводил всех своими теориями и объяснениями в невиновности, а также Дворяк, и обидчик — Пьяный. Причём Ветлицкий услышал, как Серёга Иванов со своей верхотуры успел зло прошипеть Дворяку: «Около его кормишься — и на него же хвост поднимаешь, сучонок…» Сашка крутился рядом, скорее всего, из любопытства, но слова Серёги его «достали» и больше во время расправы Ветлицкий его не видел. Остались только Пьяный и Майор…
— Ну, так ты надумал, будешь писать?
Андрей промолчал, и тогда началось то, что и должно было в конце концов начаться: его стали методически избивать, причём Пьяный, скорее всего, получил подробную установку, куда бить и как. За всё время он ни разу не ударил свою жертву в живот, ибо там были швы, они хотя уже и заросли, но от хорошего удара «под дых» мало ли что могло разойтись внутри. Пьяный бил в основном по груди и спине, стараясь попасть в одно и то же место несколько раз подряд, причём раза три Ветлицкий падал на пол, но «боксёр» набирал в рот воды и обрызгивал упавшему лицо, а Майор, присев на корточки, делал уточнение:
— Сознание ещё не теряет…
Майор был тем самым уголовником в одном большом деле, про которого Андрей недавно прочитал в газете, что ему дали, учтя чистосердечные раскаяния, два года тюрьмы. То есть, учитывая срок, уже им отсиженный, сокамерник, скорее всего, сразу из зала суда вышел на свободу. Вот натерпелся же Ветлицкий от Майора, но вспоминая, как почти на каждой проверке Иванович ему говорил: «Кактусев, не расслабляйся! Скоро опять пойдёшь в карцер…»
Неведомо, для чего его там держали, но, вернувшись в очередной раз из городского изолятора, Андрей увидел, что Майора в камере нет, а на вопрос о нём Дворяк ответил: «Пойдём на прогулку, посмотришь, выглядывает, как собака из „кормушки“ двенадцатой „хаты“ той самой „камеры смертников“, в которой успел побывать и Андрей, в день своего первого сюда заезд».
Экзекуцию прервал шум «на коридоре».
— Ужин, — зашевелились зэки, лениво поднимаясь с постелей. Пьяный оставил на время своё занятие и усадил Ветлицкогона на койку к Прапору. Все принялись за еду, избитому же Андрею было не до этого, он тупо смотрел в пол и понимал, что просто так на этот раз ему не отделаться.
— Ешь! — Ложка с кашей ткнулась в губы. Это «боксёр», присев напротив на корточки, решил таким образом «продлить удовольствие». — Ешь, говорю, а то снова в «спортзал» пойдём.
Ветлицкий стал послушно глотать вязкую массу. Удивительно, несмотря на переполняющую его обиду, плакать не хотелось, хотя Хельга, обосновывая потом отправку подследственного на судебно-психиатрическую экспертизу, привела как один из доводов то, что у того появилась слезливость и уже в Красногорске тамошний врач, спрашивая, не страдает ли Ветлицкий вспыльчивостью, опять сослался на Хельгу.
— Нет, не страдаю.
— А здесь утверждают… — ткнул пальцем в бумагу эскулап, — им кажется…
— Может, кому и кажется, но я в своём характере такой черты не замечал.
После ужина, подождав, пока баландёры заберут назад чашки, Пьяный спросил:
— Надумал писать объяснительные или продолжим?
Андрей промолчал, и всё началось сначала.
— Руки, руки убери! — горячился, покачиваясь в боксёрской стойке около Ветлицкого, «совёнок». — Не дай бог, я пальцы свои сломаю… — И удары снова обрушивались на «боксёрскую грушу».
Во время одной из коротких передышек, когда Ветлицкий, покачиваясь, сидел на краешке «шконки», его талисман (изображение Богородицы с ребёнком, вделанное в плексигласовый кулончик) свесился на шнурке, выпав из разреза рубашки, Пьяный чуть не упал, увидев его:
— А ты почему мне ничего не сказал про эту штучку?
Скорей всего, он опасался, что повредит казанки кулака, или нечаянно вобьёт его в грудь избиваемого, что оставит серьёзный след, хотя таковых он набил столько, что, когда Ветлицкий через пять дней пошёл на встречу с адвокатом, любезнейший Александр Григорьевич, который сам повидал немало, потом сознался: «Я всю ночь не мог уснуть, вспоминая твои синяки». — И позже, на встрече с прокурором, когда заступники Андрея спросили того:
— Почему Ветлицкого бьёте?
— Никто его не бьёт, — ответил советник юстиции.
— Ну как же не бьют, если он весь синий?
— Не весь, — ничтоже сумняшеся ответил прокурор, — просто у него обширный синяк с левой стороны груди…
Значит, никто не бьёт, а просто обширный синяк, хотя всех здесь переплюнула Хельга Степановна, когда на допросе она попросила Андрея показать следы побоев и, увидев их, сразу поспешила к оперативнику, тому самому Ивановичу, скорее всего, наказать, чтобы в таком виде не вздумал своего подопечного выпускать из тюрьмы по любому требованию, а Ветлицкому сказала, что она сильно поругалась с опером из-за того, что он допускает такие методы в обращении с заключёнными.
— Кто тебя бил? — глухо спросил Иванович, сопровождая от следовательницы в камеру. — Ты же ходил по «хате» и падал, падал, а потом сам себя пощипывал… Понял? — Ветлицкий кивнул головой. — То-то же, а то брошу тебя в общую камеру, а что они там придумают, это меня не касается…
Но самое удивительное было не это, а то, что, когда Андрей выбрался на свободу, то в одном из интервью Хельги Степановны прочёл, что в камере к нему относились наилучшим образом, несмотря на то что он сам себя изредка «пощипывал». Выходит, как у той унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла…
Сняв кулончик, Пьяный заставил его убрать, и Ветлицкий положил талисман в свой мешок… Больше той заветной вещицы, того оберега, он не видел. Куда тот исчез, неизвестно. Стоит заметить ещё одну особенность: воровство в «хате» не поощрялось, даже «посещение» без разрешения владельца его «майдана». Если что нужно — спроси, иначе автоматически перейдёшь в разряд «крыс».
Избитого Ветлицкого Мразь и Пьяный потащили к себе в угол и усадив на «шконку», стали угрожать.
— Ну, хоть первую «явку с повинной», ты же всё равно её уже накатал, а здесь… Сам видишь, камера, сидит на голох… евке, твоей «дачки» на раз куснуть, Игорь тоже не будет всех снабжать чаем и куревом, ребята ждут.
Ветлицкий сидел, опустив голову, и соображал, как бы ему вырваться от своих мучителей и врезаться лбом в железную дверь. И вдруг того осенило. Зачем в дверь? Край бетонной «чистюли», то есть раковины под водопроводным краном, острый… Сейчас пойти якобы сполоснуть лицо и… Хитреца отпустили:
— Сходи.
«Всё, биться — так биться, иначе замордуют». — Ветлицкий успел удариться два раза, при этом он никогда бы не подумал, что лобная кость может оказаться столь прочной. После один из адвокатов на такое объяснение безрассудного поступка показал шрам у себя над бровью.
— Я тоже, когда в аварию попал, думал, хана, но доктор пошутил: «Кость ото лба до затылка…» — И рукой показал: откуда до куда.
Голову Ветлицкий себе возле «чистюли» не повредил, но кожу рассёк, и кровь залила лицо, причём немного оглоушив себя таким ударом. Испугавшиеся «прессовщики», подскочили к Андрею, стали прижимать к ране полотенце и, подождав, пока кровь немного остановится, уложили на нижнюю койку. Ветлицкий лежал и бредил, но изредка, когда ему становилось лучше, улавливал, что все обитатели камеры собрались к праздничному столу встречать Новый год с теми самыми продуктами, которые по наивности своей передали Андрею родственники.
— Нам сказали, — поделилась на сей счёт своими соображениями тётушка, когда Ветлицкий приехал к ней после освобождения, — что чем лучше передача, в тюрьму, тем добрее к получателю отношение… — Андрей только усмехнулся:
— Конечно, если тем, кто занимался его раскруткой, обещали послабление в режиме, «свиданку» с близкими, а то и возможность уйти под расписку…
Ветлицкий слышал такое от Серёги Котова, хотя надеялся на благородство оперов он зря, его, как и Игоря, мастера сыска просто обманули. Не в их власти отпускать таких на свободу, а вот «в космос» запустить они могли, и тем, у кого рыльце в пушку, такое путешествие из камеры в камеру смерти подобно… Вот вам и «хорошие передачи».

Явки по второму разу

Первое утро нового года Ветлицкий встретил совершенно разбитым. К себе, на верхнюю «шконку», залезть не мог, кроме всего прочего простудный кашель изматывал так, что казалось, всё нутро вывернет наружу, а кашлять было почти невозможно — боль отдавалась по всему телу, и приходилось, подавляя кашель, надсадно хрипеть. Некоторые сокамерники негодовали, как, к примеру, Серёга Иванов, тот самый «портной», который во время вчерашнего избиения чинил его старенькую шапку. Он же потом громко сказал:
— Надоело здесь штаны протирать, подам заявление, чтобы перевели в хозяйственные мастерские, буду в подвале работать…
Некоторые его поддержали. Видно было, что поведение «первой семейки» многим не нравится, да те и сами это почуяли. Много позже, когда Андрей вернулся «из криминала», тот же Пьяный подсел к нему и сказал:
— Не сердись, Андрюха, сам знаешь, я против тебя ничего не имел.
Игорь тоже перед переводом в другую камеру спросил Ветлицкого, вроде бы подстраховываясь:
— А скажи, я тебя бил?
— Ты же знаешь, Игорь…
— Нет, я тебя бил?
— Ты не трогал, но…
«Смотрящий» не дослушал такого лепета и отошёл, бурча на прощание, что неплохо бы Ветлицкому забрать заявление на оперов, но как-то так неуверенно произнёс эту фразу, что окружающие, пожалуй, и не поняли, о чём речь.
День прошёл серо, но за Андрея на этот раз решили взяться с удвоенной энергией, тем более кто-то из «шестёрок» проговорился, что Иванович придёт второго января, то есть завтра, и уже от того, напишет упрямец объяснительные или нет, будет зависеть весь дальнейший быт, а главное — это даст он в камеру телевизор или нет. На сей счёт Ветлицкий уже как-то сказал Пьяному, что они хотят «ящик» смотреть, «музыкалку» слушать, а невинный должен голову в петлю совать? На что Пьяный ответил:
— А по мне-то. За твою башку я и пару чаю не дам, и запомни: здесь ты — никто и звать тебя — никак!
После обеда Пьяный, поинтересовавшись, на желает ли его визави опять посетить «спортзал», но только «тренером» теперь будет Мразь. «А тот бьёт покрепче», усадил Андрея за стол, выложив пачку тетрадных листов и авторучку. Ветлицкий слабо отодвинул рукой бумагу. Началась обычная тягомотина с угрозами, уговорами, обещаниями, что никуда, дальше кабинета «кума» эти «явки» не пойдут, а иначе станет ещё хуже…
Кто знает, не напиши Андрей то, что от него требовали, возможно, его «одиссея» была бы ещё печальней, возможно — короче, но адвокаты раньше сказали:
— Скорее всего, в тюрьме тебя в покое не оставят, и если совсем уж будет невмоготу, так собирай всё, что придёт в голову, вплоть до того, что в Париж ездил с целью показать француженкам нечто подобное…
Игорь искоса посматривал на те потуги, которые предпринимались со стороны его верных «оруженосцев», наконец это ему надоело, и он опять подозвал меня:
— Знаешь, Андрюха, я вижу, ты по-хорошему не понимаешь, — говорил он вполголоса, да и магнитофон заглушал нашу речь, — думаешь, я не вижу, как ты выпендриваешься, эти взгляды бросаешь, моля о помощи, в мою сторону. Разве я тебе должен сейчас помогать? Ты сам себе не желаешь облегчить положение. В общем так, чтобы сейчас же садился и шестнадцать «явок с повинной» выложил на стол, а то смотри, ты меня за фраера держишь?.. — Ноздри его носа расширились, лицо побледнело, скулы чётко обозначились, и желваки на них ходуном заходили. Казалось, все наколки «Змеев-Горынычей» на его теле ощерились. — Пьяный, неси бумагу!
Андрей полез в сумку… и пока он там рылся, Игорь подозвал Кислого:
— Завари-ка чифиру, у Андрюхи, по-моему, голова на плечах не держится. Кто это его так? — показал он рукой на свежий шрам на лбу.
— Да сам он, Игорь, сам, — подобострастно заверил шефа Юрка.
— Рукосуи подлые, — продолжал придуриваться «смотрящий», — пальцем Андрюху тронете, на парашу отправлю! Ты вот что, когда девок бил, наверное, в состоянии аффекта был? Не отпирайся, я знаю, сам три десятка квартир обчистил и после все припомнил, даже если не по адресам, то на машине по городу возили, а я вспоминал. Так что основные «явки» ты мне на стол к утру положи, а там придёт Иванович — и всё будет тип-топ! Давай прихлёбывай, — пододвинул он кружку с чёрной горячей жидкостью. Ветлицкий закрутил головой: «Не чифирю». «Да какой это чифир, так себе — купичик! Зато мозги будут нормально соображать или ты опять из себя целку строить будешь? — Игорь схватил Ветлицкого за горло. — Будешь?!»
Андрей захрипел, пытаясь поймать его за руку:
— Пусти.
— Будешь писать? Давно бы так. Зря ты, Андрюха, корки мочишь. Пойми, вся камера внакладе. Мне-то что, уеду на ИВС, там родные подкормят, а их кто? Иванович кислород перекрыл: ни табаку, ни чаю, а телевизор…
Опять этот чай, опять это курево, опять этот телевизор, но надо видеть тех, кто лишён хотя бы первых двух «удовольствий», впрочем, табак и чай были больше, чем удовольствием, в бесцветной зэковской жизни…
Всю ночь, прихлёбывая густую заварку, Ветлицкий строчил «явки», сначала описывал те случаи, которые надиктовывал Семён, потом о которых узнал на опознаниях, но всё равно больше пяти-шести не набиралось, а нужно было шестнадцать… Откуда же их брать, хоть убей, больше ни от кого не слышал? Ну, убить-то вряд ли убили бы, а вот идиотом сделать или того пуще «петухом»… Хотя один из более опытных товарищей в красногорской тюрьме заметил, что признай его врач сумасшедшим, то жизнь стала лучше бы, чем у педераста.
— Почему лучше? — наивно поинтересовался Андрей.
— А то… ему бояться нечего. Самая хорошая жизнь.
Значит, если больше шести «раскаяний» у Ветлицкого не получалось, да и те не имели к нему ни малейшего отношения, то не будет большого греха, что и оставшиеся он тоже выдумает. Главная трудность заключалась не в том, чтобы написать ещё десять «явок», а в том, что оперативник захочет подстраховаться и заставит всё переписать заново. Выдумывая очередное происшествие, Ветлицкий старался привязать событие, которое описывал, к какому-нибудь памятному ему зданию или улице города. «Так, — рассуждал он, — выдумал случай налево от основной магистрали, теперь — направо. Та женщина, которая фигурирует в нападении, будет одета, как вот эта его знакомая, а другая, как та…»
К утру второго января, закончив творчество, Андрей передал все бумаги Игорю со словами:
— Только четырнадцать накатал, больше не вспоминается, всё плывёт в голове. — Намекая на то, что вчера, крепко ударился об «чистюлю».
— Ладно, — поморщился он, — может, сойдёт? — И убрал листы в папку. — Ложись, болезный, а Иванович придёт, тогда посмотрим.
После такого напутствия стало ещё тошней. Конечно, оперативник покажет бумаги Хельге, и обман раскроется… Тогда фантазёра точно угробят, только сразу, чтоб не мучиться, и Ветлицкий стал подумывать, как бы «заначить» бритвочку, или, говоря по-блатному «мойку».
К обеду вся «первая семейка», сгруппировавшись возле Игоря, что-то активно обсуждала — ждали появления старшего лейтенанта, который, несмотря на выходной, обещал прийти за «явками». То есть всё было рассчитано точно — «убивать» меня во время праздника, когда в коридоре нет излишнего движения обслуги.
Нет, недаром такие дни в тюрьме считаются самыми гиблыми… Иванович не приходил, и Дворяк шепнул мне:
— Опять эта мразь что-то замышляет.
Оптимизма такая информация не прибавила, но что Андрей мог поделать, только ждать и терпеть. Наконец загремел засов, и пришедший опер громко выкрикнул:
— Ком, ко мне!
У Игоря фамилия такая — Комков. Он заторопился, бросился на голос, потом вернулся, схватил папку и скрылся. Прошло пять или десять томительно длинных минут.
В камере все затихли, если б мухи были, то их гудение принималось бы за гул многомоторных самолётов. Но всему приходит конец, раздались шаги, лязгнули запоры и… в необычно широко распахнутой двери показался Игорь, который торжественно, как самый дорогой подарок, нёс перед собой средних размеров телевизор.
Зэки вздохнули облегчённо, в том числе пострадавший, значит, оперативник удовлетворился его «явками»… Теперь пока он их свозит в город, пока там разберутся что к чему, пройдёт немало времени, так что не стоит умирать раньше времени. Поживём — посмотрим заработанный кровью телевизор.
Получив «явки», старший, лейтенант решил сразу переоформить их в материалы, якобы записанные с моих слов. Для этого он вызвал Ветлицкого в свой кабинет и, посадив напротив, стал вкратце излагать суть каждой по-своему, сличая с подлинниками, причём в конце каждого такого «произведения» он заставлял делать приписку, что документ сей составлен строго добровольно, и тут же подписывается. Кабинетик у Ивановича был совсем крохотный: стол, два стула, телевизор цветной на тумбочке, вот не помнится, был ли традиционный сейф, но шкаф, встроенный в стену, был и дубинка была у хозяина нашего продола. Он раза два грозился мне потом, что сам будет принимать меры, стращал, скорее всего, потому что однажды «кум» возмутился:
— Ты у меня самый неудобный заключённый. Не успели ещё побить, а уже известно начальнику тюрьмы… Короче, сведения про золото Ивана, якобы нами с Германом Старцевым найденное у Ивановича, тихо уплывали из рук, да и время прижимало.

Встреча со старыми знакомыми

На следующий день Андрея повели вниз. Он терялся в догадках, строил различные предположения, оказалось — ничего особенного, просто пришёл адвокат. Основательный Александр Григорьевич стал живо интересоваться, как себя чувствует его подзащитный, надо сказать, что появился он в тюрьме на десятый, день заключения и, конечно же, узнав, что в его отсутствие с Ветлицкого выжато аж четырнадцать «лже-чистосердечных признаний», вполне в духе исполнителя домашних спектаклей, воскликнул:
— Андрей Андреевич, что вы с нами делаете?
Конечно, вопрос такого рода был задан от души, но с учётом столь запоздалого появления адвоката в тюрьме он не показался Андрею искренним на сто процентов, ведь не этому благополучному бородачу было страшно и больно, тем паче он сам в стенах данного заведения дослужился до подполковника, правда, на политической работе, хотя в этом тоже есть свои плюсы. Именно стараниями Александра Григорьевича были отведены от Андрея значительные неприятности, которых точно бы не избежать, окажись на его месте какой-нибудь другой защитник…
— Спасался, из нескольких зол выбирая меньшую, — ответил Ветлицкий опечаленному адвокату и, расстегнув рубашку, показал ему грудь — сплошной синевато-лиловый кровоподтёк. Нужно отдать должное, Александр Григорьевич проникся к страдальцу неподдельным сочувствием, и хотя Андрей упросил его не подавать заявление на медицинскую экспертизу (тюремщиков страшился), но защитник всё же дела этого так не оставил, а вскоре и Хельга Степановна неожиданно появилась в тюрьме, даже с «видеоинженером», наверное, затем, чтобы заснять триумф её сыскных способностей, однако, услышав отказ давать показания со ссылкой на 51-ю статью Конституции, тотчас остановила видеозапись и произнесла:
— Поднимите рубашку…
Значит, адвокат всё-таки ей предъявил претензию… Андрей поднял. Глаза у Хельги полезли на лоб.
Несмотря на утверждения знатоков, что синяки сходят быстро, эти рассасывались едва ли не месяц, и почти весь январь Ветлицкий ничего не делал, просто проводил время с такими же, как и он, заключёнными, правда, те знали, за что сидели, Андрей же… за что — знал, а вот за кого — нет! Куда исчез тот, кому положено было нести заслуженное наказание, может, уехал, может, умер?
А знакомый писатель, любитель выпить, но человек вполне серьёзный и обязательный, как-то окликнул Андрея у пивного ларька, он был с женой, и те подошли к нему неохотно. Приятель отвёл Ветлицкого в сторону и, страстно жестикулируя, стал объяснять:
— Понимаешь — я его выследил, того мужика, который бил женщин. Он живёт на Пушкина, точно как в ориентировках. По городу ходит как ни в чём не бывало, надо сказать об этом моему знакомому в органах…
— Скажи, — согласился Андрей с ним, а сам подумал, что если и этот не тот, то лучше бы доморощенному Шерлоку Холмсу помалкивать…
Но до встречи у пивного ларька было ещё далеко, а между тем тюремная братия жила своей обычной жизнью: кто-то уходил на этап — в колонию, в городской изолятор, кто-то заезжал к нам. Продукты постепенно заканчивались и даже «первая семейка» перешла на баланду, но случалось, что с кем-либо из осужденных «заходил» в камеру приличный баул, тогда Пьяный развивал кипучую деятельность: хорошие сигареты, если такие имелись, — направо, плохие или табак — налево, то есть на «общак», и любой мог курить сколько хочет. Правда, изредка Игорь возмущался:
— Курите, как перед расстрелом!
Но «смертники» пропускали мимо ушей справедливое замечание «старшого». Вообще в «колхозе», каковым являлось скопление столь разнообразных личностей, существовало правило: ничего не оставлять на завтра, что можно употребить сегодня. Касалось ли это еды, курева или спичек…
Нет, каждый курил, когда ему хочется, и о рачительности мало кто думал. То же и с продуктами: если на столе появлялась «дачка» на два килограмма — она съедалась мгновенно, если на десять, то и ту «убивали» тотчас.
— На «хозяйских» харчах не пожируешь, — поучал Андрея заехавший в камеру после суда Юрка-толстый, мужчина лет сорока, спокойный и основательно вознамерившийся отсидеть все положенные ему пять лет. — Да, не пожируешь, но и дуба не дашь, а если учесть, что «хату» ещё и с воли греют, то и вообще жить можно… хотя контингент, с которым Андрей сидел, состоял в основном из тех, на кого давно уже махнули рукой родственники: ушёл на этап Сашок, тот самый, который сочинял стихи своей горячо любимой жене, забрали Москвича. Нужно сказать, что перед самым его уходом, это было ещё до той «варфоломеевской» новогодней ночи, когда Ветлицкого избивали, Юрка, как последняя, хоть и слабая, надежда Ледогора, подсел к Андрею, чтобы тоже провести душеспасительную беседу, убеждая написать «явки», но вместо этого он под шумок магнитофона стал вводить мало чего понимающего в тюремных порядках новичка в курс невольничьей жизни.
— Это нехорошая «хата», — говорил он, настороженно косясь на Ледогора, развалившегося напротив на своей «шконке», — есть так называемые «людские камеры», где ты, как интеллигентный человек, не будешь горбатиться наравне со шпаной, делая уборку и прочее… где мало сквернословят, где не позволяется сотрудничать с «красными» и вообще с «ментами». Ты ещё увидишь, если здесь задержишься, как «шестёрки» давят на тех, с кого нужно заполучить признание либо навешать на него чужую вину… — Музыка стихала, и Юрка-Москвич переключался на другое, потом, дождавшись, пока Пьяный сменит кассету, продолжал: — Я побывал во многих «хатах», и здесь, тоже не в почёте, а всё почему? Да потому, что не отдал джинсы Ледогору, силой он их забрать побздёхивает, но злобу на меня затаил, боюсь, что перед отправкой на этап изобьют… Ты, Андрей, если вызовут к Ивановичу, скажи, мол, Москвич просил перевести его в другую камеру…
Ветлицкий стал Юрку разубеждать, говоря, что Ледогор больше играет под крутого, а сам действительно труслив и осторожен до упора. Так оно и было на самом деле, Андрея он бил больше для близира, вот разве что спать не давал, зато Ком… После, когда с Игорем разговорились, Ветлицкий сказал ему об этом, и «смотрящий» принял такие слова как бы за похвалу.
— Ты, Андрей, скажи Ивановичу при случае, что Ледогор и Цыган — слабаки, а у меня ты сразу раскрутился…
Прекрасно понимал Комков, что делает, но, встав однажды на «красную» дорожку, больше уже свернуть с неё не мог, да и не стремился, побаиваясь охранников, вернее, оперативников, с товарищами же по камере был крут… Как-то на ИВС в припадке откровения он поделился с Ветлицким соображениями на этот счёт:
— Мразь эту уголовную я вполне презираю, ты же страстотерпец, но жалеть всякую шушеру не стоит, ещё увидишь, как я их всех держу, как они передо мною на «цырлах» ходят.
Будучи в хорошем настроении, особенно когда удавалось, возвращаясь с этапа, разжиться «травкой», Ком подзывал Водяного:
— А ну, чёрт, пляши!
Тридцатилетний парень, бывший механизатор, который попал за то, что украл три рулона рубероида, но на суде стал ругаться матом, получил пять лет и теперь состоял в услужении у таких, как Игорь… Включалась соответствующая музыка, и Водяной отрывался в диком танце, соединяющем в себе твист, чарльстон и разные прочие буги-вуги с элементами па из репертуара первобытных охотников…
После того как Водяной заканчивал танец, он подходил к Игорю и просил у того сигаретку или щепоть чаю.
— Пьяный, отсыпь чёрту за труды. — Вальяжным жестом Ком показывал в сторону плясуна.
— Опять Пьяный, всё Пьяный да Мразь, а у нас чай с неба не сыплется, — изображал из себя делового «совёнок».
— Ладно, не жадничай, сам-то небось весь сахар «убил»?
— Какой сахар, сколько его там было? — оправдывался Пьяный.
— Убил, убил, — подпевал Кому дружбан проворовавшегося завхоза, Женька — Мразь. — Он жрать здоров, не успеешь оглянуться, как банку «приговорит».
— Я и тебя уделаю за такие слова, — бросался Андрей на сокамерника.
— Чур, чур, — кривлялся Женька, — я не сука, молчать не буду.
— Тресни ему, Пьяный, по «дыне», чтобы не шестерил, — советовал Игорь.
— Всех заложу, — продолжал дурачиться Мразь. — «Сколько было?» — голосом оперативника вопрошал он. — «Один!» — сам себе отвечал, показывая между тем три пальца, Женька. — Я не сука, молчать не буду.
Смотреть на эти кривляния было тяжело, что-то надломленное, пропащее сквозило в напускном бодрячестве уголовника. Когда Андрей вернулся из Красногорска, то Мрази в камере уже не было.
— Забрали в Песчанку, спецтюрьму для таких скотов, — сказал Костя — «Наркоша», и вообще «старичков» в «нехорошей хате» осталось мало. Майор опять залетел в карцер, Водяной ушёл в зону, Кислый — на больничку, Только Пьяный, да этот — великовозрастный балбес, сидевший за то, что натаскал в дом с чужих огородов маковой соломки, вот и расхлёбывал теперь кашу, которую сам же и заварил.
— Меня Иванович тут маленько вздрючил, — пожаловался он.
— За что?
— Да кто-то ему наплёл, вроде бы я масти вскрывал: кто «красный», кто еще какой… оперу не понравилось, вот он и выспался на мне.
Теперь, когда все плохое понемногу стирается из памяти, то время все еще кажется Андрею самым страшным и неподдающимся никаким объяснениям, но думается, что прошёл он тогда, словно по лезвию ножа… Конечно, рядовые исполнители воли своих наставников зла не держали, как тогда Пьяный сказал: «Не сердись, Андрюха, не по своей воле…» — по чьей, уточнять не стал, то же самое и Комков, когда Иванович от греха подальше переводил Ветлицкого из «хаты», где верховодил Игорь (он, зная, что скоро Андрея выпустят на волю), то же оправдывался, что, дескать, лично меня не бил… Вспомнил и вечно придуряющегося Женьку — Мразь. Действительно, было в его вихлянии что-то противоестественное человеческой сущности, а вот поди ж ты, увидев на нем кожаные перчатки, не стал отбирать или нагло выклянчивать, а предложил на обмен шерстяные варежки, которые сам связал, используя вместо крючка «пастик», то есть стержень от шариковой авторучки. Ветлицкий без сожаления обменял их, тем более в изоляторе Ком уже предлагал поменяться на похожие, но потом почему-то передумал. Хотя Андрею было всё равно, в зону он не собирался, просто не верил, что позволит себе дожить до суда и заключения.

Ночное уравнение с тремя изестными

После нежелания Ветлицкого выступить перед видеокамерой с очередным поклёпом на себя оперативники не оставили надежды как-нибудь ещё повязать его с теми «явками», которые они уже получили… Однажды, уже затемно, зимний день короток, Андрей как раз сидел в следственном боксике тюрьмы с адвокатом, то есть приезжали они оба, но пока один занимался с каким-то своим подзащитным, второй разговаривал с Ветлицким. Нового в тот вечер Александр Григорьевич не сказал тому ничего, но после их ухода Андрей прождал часа полтора, пока на пороге боксика не показался дежурный, но повёл он подследственного не в подземный коридор тюрьмы, а к выходу, в тот самый дворик, куда спячивает автозак с заключёнными, когда их завозят в СИЗО.
Миновав решётчатую железную дверь, подошли к какому-то зданию, скорее всего, к тому, в котором находится охрана внешнего досмотра, перед воротами.
Открыв входную дверь, Андрей заметил в глубине коридора двоих, которые сначала сделали попытку как бы спрятаться, но, поняв, что их увидели, нахально уставились на меня, причём один из них — городской опер, второй же, тот самый «видеоинженер», так вот Семён недобро усмехнулся и многозначительно поднял кверху палец, мол, понимай как знаешь, но ничего хорошего эта встреча для бывшего клиента горотдела не сулила. Дежурный толкнул дверь слева, и Ветлицкий с охранником оказались в небольшой комнатке, слабо освещённой только светом настольной лампы. За столиком, на котором лежали какие-то бумаги, сидел Иванович, что Андрея порядком встревожило… Он осмотрелся, предчувствуя какой-то подвох во всём том, что сопутствовало появлению в тюрьме оперов и этого стола с бумагами, за которым сидел местный «командир».
— Садись, — кивнул Иванович на стул, который стоял у противоположной от него стороны стола. — Итак, ты не собираешься, надеюсь, сейчас отказываться от того, что уже однажды сообщил мне? — спросил старлей, и в голосе его послышались зловейие нотки, как принято говорить в таких случаях про подобную интонацию.
— Не собираюсь, — сказал Ветлицкий, а сам лихорадочно обшаривал глазами комнату, причём делать это приходилось исподтишка, пока опер что-то вычитывал в текстах, скорее всего, тех самых «явок», которые были написаны после Нового года. В это время дверь слегка отворилась, и в её проёме обозначился силуэт «видеоинженера». Он заметил, что Андрей смотрит в его сторону, и отстранился назад, «кум» же, окончив читку, стал задавать простые вопросы по двум последним, как было понятно, случаям нападения неизвестного на женщин. Здесь у Ветлицкого были алиби, про которые Иванович ещё не знал, причём женщины последних «явок» указали на статиста, хоть здесь справедливость восторжествовала. Так что Андрей несколько успокоился, продолжая озираться, пока не увидел… видеокамеру. Замаскированная тряпьём, она равнодушно взирала на нас с полки книжного шкафа из полутьмы дальнего угла… Стало понятным присутствие и любопытство «видеоинженера», так вот оказывается, что задумали оперативники. На душе стало легче, он даже осмелел немного. Правда, смелость заключалась лишь в том, чтоб начать нести порядочную околесицу, жалуясь Ивановичу на всяческие трудности жизни в тюрьме… Опер, кажется, понял, что рассекречен, и, посчитав, что достаточно, коротко прервал жалобщика: «Хватит на сегодня, хотя была у меня ещё одна задумка поговорить с тобой насчёт одного щекотливого дельца, но здесь много лишних нюансов».
И вошедший дежурный тотчас вывел Ветлицкого прочь. По пути он заметил, что его городские знакомые куда-то исчезли, может, просто в машине курили?
В камере на вопрос, где он был, ответил: «У адвоката». Впрочем, спрашивающий, скорее всего, притворялся, что находится в неведении относительно пребывания на негласном допросе у Ивановича, потому что минут через десять, прошло ровно столько времени, сколько понадобилось старлею, чтобы, коротко переговорив с гостями, подняться на свой продол, открылась «кормушка», и подбежавший к ней Пьяный выслушал какое-то наставление.
— Операция отменяется, — радостно сообщил он Игорю, даже не дождавшись, когда железная дверца захлопнется. — Всё в полном порядке!
Ветлицкий не мог поверить своим ушам, выходит, его снова едва не избили, и это несмотря на все, казалось бы, железные доводы в пользу того, что бить Андрея опер поостережётся… До сих пор Ветлицкий лишь смутно понимал, вернее, догадывался, что означал сей «отбой воздушной тревоги»? Возможно, он хотел попытаться раскрутить своего собеседника об итогах таёжного похода двух искателей приключений. Даже Хельга не очень-то поверила оперу, и по приезду в город заключённого «нехорошей камеры» ещё долго таскали по различным врачам.

В камере развлекаются

Оставшееся до 25 января время Ветлицкий досиживал, ежедневно ожидая какого-нибудь подвоха со стороны комовских «шестёрок», хотя сам Игорь вёл себя так, словно Андрея и в камере не было. Во время его отлучки в городской изолятор Пьяный, видя, что его подшефный несколько расслабился, вынудил поспорить с ним на предмет того, кто больше выдержит без сна, перед этим Ветлицкий уже трое суток не спал, но тогда можно было хоть урывками уснуть, а вышло так, что в камеру заехал новенький, вернее, уже имевший опыт отсидки мужчина. Он быстро нашёл общий язык с аборигенами, а спать устроился на «шконке», где в первую смену спал Майор. Новичок по кличке Лезгин, хотя был он русским, нахально забросил свою тушу наверх и ночь продрых, с боку на бок не перевернувшись, днём там успел вздремнуть Майор, а после обеда Лезгин опять позволил себе немного расслабиться… и так трое суток.
Андрей потыкался, помыкался — везде занято, но во время очередной проверки Иванович с недоумением посмотрел на новенького и спросил:
— А ты что здесь делаешь? — И тот был сразу переведён в камеру напротив, как сказал Серёга Иванов, определив по шуму в коридоре.
Выходка Пьяного выбила Андрея из колеи, скорее всего, поднялось давление, а тут ещё в камеру заехал какой-то мужичонка, типичный сельский житель, какими любят их изображать киношники. Перед этим «совёнок» куда-то отлучался и, придя в «хату», стал наседать на «колхозника», все его сразу прозвали Комбикорм, потому что он ухитрился сесть за два мешка комбикорма. Просто так хлопать глазами было чертовски трудно, а тут ещё на улице потеплело, значит, и у нас в камере тоже, выпал снежок (всю ночь шкрябали лопатами по плацу тюремного двора)… Глаза непроизвольно слипались, голова становилась тяжёлой, а Пьяный грозится:
— Смотри, Андрюха, уснёшь — «спортзал»!
Казалось, ещё немного — и сердце остановится. Спать, спать хотя бы сидя, хотя бы смежить веки на минуточку, но страх перед наказанием заставлял мобилизовываться, тем более непонятно, зачем Андрею нужна очередная зацепка, чтобы начать меня колошматить, Пьяному тоже было не до сна, он с Кислым и Мразью подтянули к столу Комбикорма и вынуждали его что-то писать, кажется, очередное «чистосердечное признание». Зачем это нужно было оперативнику, а возможно, что по собственной инициативе «шестёрки» грузили мужичка, но даже издали было слышно, как он говорил окружившим его прессовщикам:
— Я два мешка взял, так и писать?
— Два-а, — растягивая слова, передразнивал свою жертву Женька, — пиши — четыре!
— Пиши, пиши, — в тон ему вторил Кислый, и все трое согласно кивали головами, причём Пьяный не забывал искоса посматривать на меня:
— Не спи…
Он был двадцатипятилетним парнем. По жизни приходилось встречаться с различными людьми, только чтобы столько цинизма, человеческой подлости и нахальства у одной личности не встречалось. Было непонятно, где он рос, кто его воспитывал. Судя по разговорам, у Пьяного где-то за городом жил отец, он жалостливо отзывался о своём брате, утверждая, что даже взял часть вины последнего на себя.
Закончив возню с Комбикормом, вся эта «шобла» испытала некое удовлетворение и несколько расслабилась. Утром, после проверки, «совёнка» вызвали «на коридор», и он точь-в-точь, как когда-то Игорь, прихватив листки с писаниной несчастного воришки, бочком выскочил за дверь. Вернулся Пьяный вполне довольным. Немного пошептался с дружками, покомандовал и вскоре завалился спать, словно бы враз забыв о своём подопечном. Ветлицкий ещё поклевал носом немного и тоже полез наверх… Проспал часа полтора, но и того хватило, чтобы хоть немного восстановиться после бессонных суток…
Комков Игорь вернулся, как обычно, в пятницу, а Андрей уже почти месяц безвыездно загорал «на тюрьме». Изредка по своим делам наведывался сюда адвокат и ставил своего подзащитного в известность, как идут дела, но сказать ему было особенно нечего, а возможно, он просто не хотел расстраивать Андрея. Нового компромата у следователей не было, да и откуда ему было взяться, хотя Хельга провела ещё один обыск в поселковом доме и в школе. На этот раз оперативники держались корректно, просмотренную книгу ставили аккуратно на своё место, а сама следовательница на все попытки Валентины поговорить с нею о муже только делала круглые глаза, жестом показывая на оперов и прикладывая палец к губам… То есть вела себя довольно странно, правда, до этого в приватной беседе посетовала, что, когда вручали ей, Хельге, это дело, то она сразу сказала начальству, мол, хотите убрать из органов и уточнила: «Я же не садистка».
Вот и в тот раз «гости» уехали не солоно хлебавши.
Зато однажды Пьяный поманил Ветлицкого в угол, на «шконку» Ледогора. Андрей подошёл к Пьяному, и тот, прибавив громкости в магнитофоне, доверительно склонился к собеседнику:
— Знаешь, Андрюха, я вижу, как ты маешься, а если и вправду жить не хочешь, научу, как…
Не ожидая подобного от «совёнка», Андрей с удивлением ошарашенно уставился на такого советчика:
— Ну?
— Может случиться так, что тебя куда-нибудь повезут, значит, лови момент и беги. Сразу пристрелят. Усёк?
Пришлось молча принять совет Пьяного за очередную «шнягу», как говорят блатные. Куда Ветлицкого могли повезти, разве на ИВС, в автозаке, так там всё отработано до мелочей: из двора, тюрьмы — во двор МВД, сопровождающие — цепью… Вряд ли кто стрелять будет, дадут по спине прикладом — и вытянешься под ногами у охранников. Но в понедельник, не помнится какого уже числа, Андрея выдернули на этап. Игорь удивился:
— Рановато, хотели вместе со мной, в среду…
Ветлицкий радовался, что оторвался от опекуна, но в среду, вечером, в камере изолятора временного содержания появился Игорь, и стало понятно, от него никуда не деться. Впрочем, кроме того, что в изоляторе можно было не опасаться «прессовки», здесь больше перепадало из передач от родных… Игоря каждый вечер выдёргивали: наверх он возвращался приободрённым и тоже с едой, которую ему приносили домашние. Однажды вернулся возбуждённым и пьяненьким, похваставшись:
— Я сегодня стакан водки и пива выпил, кстати, ты с Гуровым не знаком?
Гуров, кажется, тот самый следователь, который обязан был негласно влиять на Ветлицкого через уголовников по таёжному делу.
— Нет, не знаю, а что?
— Да так, ничего, — уклончиво ответил Игорь, поняв, что фамилию «следака» он засветил. — Мы с тобой, Ветла, такую карусель завертим, — пообещал он радостно. Чувствовалось, что спиртное ему ударило в голову, но буйным Ком от этого не стал, наоборот, заметно подобрел. Хочешь, и тебе встречу с женой организую? Ты ей «мульку» напишешь и передашь потихоньку.
— Как это, потихоньку?
— Ну, возьмёшь себе в рот и при поцелуе толкнёшь, понял?
— Зачем же мне такие ухищрения? — отстранился Андрей от советчика. — Я и с адвокатом могу что угодно пересказать, опять же секретов у меня нет.
— Взялся за старое, нет или есть. Положись на меня, я уже больше года отбрыкиваюсь, а тоже невиновен. — Игорь в какой уже раз принимался рассказывать про свою «делюгу», но всякий раз не доводил повествование до логического конца. Раз чуть не заплакал, посетовав, что «мусора» запугивают свидетелей.
Только пусть они не рассчитывают, что легко со мной справятся, они своё, а я — жалобу. Знаешь, Андрюха, тебя они боятся… — сказал Игорь безо всякого перехода, и это сообщение не столько удивило Ветлицкого, и он даже не стал переспрашивать Комкова, предполагая, что дело на оперативников, которые довели подследственного почти до самоубийства, не заглохло, значит, опасаться им было чего.
— Сам-то ты как? — перевёл Андрей разговор на другую тему.
— А что я, либо грудь в крестах, либо… лоб зелёнкой намажут. Другого выхода нет. Мне бы таких адвокатов, как у тебя: один дверь пинком в тюрьму открывает, другой сам бывший следователь, а моя фифа только деньги с мамки вытягивает.
Откуда он узнал про крутых адвокатов, было понятно, всё от того же неизвестного, который устраивал Игорю свидания вечерами, когда-в коридорах МВД уже почти никого не оставалось, впрочем, однажды Комков пришёл расстроенным.
— Сейчас со своей «следачкой» из прокуратуры столкнулся нос к носу. Чего она сюда припёрлась? Увидала меня и говорит: «А мы вас, Игорь Аркадьевич, ещё не вызывали», но Славка, сопровождающий, не растерялся и отвечает ей в том же духе: «А мы его, Вера Ивановна, ещё обратно не отправляли…» — теперь я пропал, Верка докопается, почему я здесь околачиваюсь…
Ветлицкому окончательно стало ясно, что Игоря возят за ним на ИВС и обратно, чтобы давить своим присутствием на несговорчивого подследственного, то есть давать «советы», а при случае, как это было под Новый год, и применять силу…

Завтра ты покатишь «на тюрьму»…

Прошло несколько дней, Ветлицкого никто не вызывал к Хельге, а тут ещё Игорь сообщил:
— Завтра ты «на тюрьму» покатишь.
— Как «на тюрьму», зачем же меня сюда привозили?
— Не знаю…
Утром Андрей в ответ на дежурное: «Какие будут вопросы, жалобы?» — попросил проверяющего:
— Хочу встретиться со следователем.
— Хорошо, если она будет свободна.
День прошёл в томительном ожидании. «Что же это такое, — думал сиделец ИВС, — вызвали в город, портили нервы, продержали здесь около недели — и сразу назад, в тюрьму?» — только при одном воспоминании о магинской «киче» у Ветлицкого становилось муторно на душе, вечером, после ужина, раздалось из коридора:
— Такой-то, на выход. Можно не одеваться…
Значит, кто-то пришёл сюда. Этот «кто-то» мог быть адвокатом, а могла и Хельга навестить своего подопечного. И точно, за столиком следственного боксика сидела она, опять в своём красном костюме, заметно осунувшаяся, тяжёлые мешки под глазами словно напоминали о том, что пора бы ей подумать и о своём здоровье, а то всё «заботится» о других, чтобы они себя в камерах не «пощипывали»…
Всегда учтивая в разговорах, на самом деле это была совершенно другая женщина, неслучайно на вопрос одной из заступниц: «Зачем вы, Хельга Степановна, Ветлицкого подстригли? Вместо того чтобы дальше проводить опознания?» — она вызывающе ответила:
— А вот вы пишите везде жалобы, я его и подстригла, — выходит, как в той фразе: «Назло кондуктору пойду пешком…» — или хотя бы высказывание Валентине насчёт того, что мужа переводят в тюрьму, дабы он там поголодал, а то на ВВС передачи не ограничены… На что она надеялась? После взмолилась, что её уже считают все страшным человеком, даже знакомые близкие люди. Правда сказал один из городских адвокатов про наших сыщиков:
— Насмотрелись «видиков», и куда уж дальше…
— Решила отправить вас на судебно-психиатрическую экспертизу, — сразу же, без сюсюканья, сказала Хельга, как только Андрей присел на привинченный к полу табурет.
— Но ведь меня уже проверяли здесь, в городе…
— Понимаете, если вас сейчас освободить, то потом придётся туда ехать за свой счёт, а это очень большие деньги, — без зазрения совести врала Хельга про непредвиденные расходы на экспертизу. — А что неделю вас продержали в изоляторе, так это мы свою машину налаживали, хочется поскорее закончить с этой процедурой…
Опять лгала, разлюбезная Х.С., если бы Ветлицкого отправили из тюрьмы на «столыпине», как это делается обычно, то за неделю он бы до Москвы доехал, а не то что до Красногорска, где находилась эта самая судебно-психиатрическая экспертиза, а в просторечии «криминал». Да и о какой спешке могла идти речь, когда, как выяснилось позднее, подобное путешествие занимало даже при самом благоприятном стечении обстоятельств не менее полутора месяцев, но Хельга оставалась верна себе, и сразу вспомнились слова сокамерника Пьяного о том, что если Андрею надоело жить, то можно бежать в дороге, когда тебя, мол, куда-нибудь повезут… а там уже будь спокоен — пристрелят не задумываясь… Конечно, было над чем поразмышлять…
То, что Хельга решила отправить Ветлицкого «на криминал», Игорю он не сказал, да тот и не спрашивал, тут всё было ясным, от его оперов не зависящим. Красногорская экспертиза знала своё дело, и если бы каждому следователю заглядывала в рот, ведь контингент их сидел по тюрьмам, дожидаясь своей очереди от Тывы до Якутска, так что на такую, как Хельга, красногорские психиатры меньше всего обращали внимание, и о чём бы она ни намекала главному в своём письме, Сан Саныч при Андрее пробурчал, читая Хельгину сопроводиловку:
— Я две статьи подписывал: о неразглашении и о достоверности диагноза. — В тот же вечер Ветлицкого ещё раз выдернули в следственный «боксик» — пришли адвокаты, оба настроенные на борьбу.
— Главное, не падай духом, — сказал Александр Григорьевич, — помни, что тебя не забывают, а в ответ на Хельгино интервью мы свою статью приготовили, вот гранки, передашь Сан Санычу, ему тоже будет интересно познакомиться, какими методами работают наши пинкертоны. Да не скрывай от него, что требовали оперативники. Помни, ты нам нужен здоровым, не вздумай «косить» под умалишённого, а то тебе здесь советчики по камерам напоют, мол, дураков на волю выпускают. Твоя вменяемость — главное, а там видно будет.
Господи, как наивны были адвокаты, сразу видно, что ни один из них не побывал на этой экспертизе. Разве там «закосишь»? Андрей видел любителей изображать из себя припадочных… после двух уколов галоперидола они быстро приходили в себя и забывали о своей придури.
Повертев в руках копию ответа Хельге Степановне от своих адвокатов, Ветлицкий понял, что нести такое в камеру, где его поджидал Игорь, не стоит, но куда же её деть? И тогда выручил дежурный по ИВС, он посмотрел статью и сказал:
— Можешь её в каптёрке оставить, а утром заберёшь вместе с изъятыми ранее лекарствами, бритвенными принадлежностями.
Так Андрей и сделал. В камере Игорю сказал, что приходили адвокаты, просто по пути зашли, работая здесь с одним из своих клиентов, вот и навестили… но Комкову было сейчас не до чужих защитников, он оживлённо беседовал с новенькими: один шёл транзитом чуть ли не в Мирный, а другой — обыкновенный воришка, молодой, испуганный, собирался завтра на следственный эксперимент, куда-то в Ужур…
Поговорив с обоими, Ветлицкий немного успокоился. Вскоре соседи задремали. Поворочавшись на байковом одеяле, к тому времени полученном из дома, Андрей тоже заставил себя притвориться спящим, а сам всё думал о будущем, страшась и желая грядущих перемен…


Часть 4

– Позвольте, но такое мог творить только умалишённый?!
– А он у вас сумасшедший и есть!
Из разговора жены задержанного с одним из оперативников

Дорога на «криминал»

В седьмом часу утра, только Ветлицкий с молодым человеком, который так же готовился отбыть из камеры, успели попить чаю, как дежурный выкрикнул Андрею, чтобы собирался с вещами. Игорь сделал удивлённые глаза, Ветлицкий тоже…
В следственный «боксик» Хельга пришла тотчас после появления удивлённого подследственного.
— Решила вас проводить, Андрей Андреевич. — И раскрыла папку с бумагами, а тот вспомнил, как Игорь наказывал чуть раньше:
— У тебя в деле записано: «Не стричь!» — а ты как появишься в «хате» (имел в виду камеру магинской тюрьмы), так сразу обрейся «под мойку». Не хочешь на себя лишнего наговаривать, так стой на 51-й статье, и всё.
Наверное, оперативники отчаялись или напрямую не решались давить на упрямца, что просто отказа давать показания и невозможности проводить опознания им хватит.
— Хельга Степановна, — сказал Ветлицкий, наученный горьким опытом того, как заезжают в тюрьму, — а ведь меня могут подстричь в Красногорске, и тогда опять затяжка со следственными экспериментами и надежда, что справедливость восторжествует.
— Да? — Хельга смутилась. — Нет, тебя стричь неправильно, я напишу красногорским оперативникам. В Магинске охранники просто в дело не глянули.
Глянули! После Андрею пришлось убедиться, что никаких записей о том, чтобы не трогать его волосы, в деле нет, но это будет ещё нескоро, а пока следовательница пишет на отдельном листке просьбу об оставлении коротенькой «шевелюры» в неприкосновенности и, скорее всего, делает внизу приписку, чтобы этот листок они оставили у себя. Написав, ещё раз осматривает опекаемого с головы до ног, вернее, окидывает взглядом так, словно прощается навеки, и уходит. Дежурный заводит «путешественника» в «телевизор», на досмотр. Убедившись, что все соответствует нормам, охранник приносит бритвенные принадлежности и дубликат статьи, которую Ветлицкий должен отдать доктору «на криминале».
— Бери, и пошли!
Вышли во двор, затем на улицу: раннее морозное утро конца января, редкие прохожие у центрального входа в МВД, неподалёку стоят обыкновенные гаишные «жигули», почему-то во двор ИВС они не въехали, а затерялись в ряду гражданских «легковушек». Сопровождающий рыжеусый лейтенант, «ивээсник» Андрей, подводит Ветлицкого к багажнику, шофёр открывает его, куда и заталкивается баул и где уже стоят четыре двадцатилитровые канистры с бензином.
Кроме лейтенанта и шофёра на подневольного пассажира недобро посматривает внушительных размере детина, с коротеньким автоматом в руках. Он сетует на то, что даже денег им не дали, так, сухпаёк, впрочем, в пути трапезой не занимались, хотя в Красногорск приехали после двух… но не стоит забегать вперёд. В голове всё та же мысль, о предложении сокамерника: «Если тебе жить надоело, побеги в дороге — и враз пристрелят». Осторожно едем по городу, сиденье радом с шофёром пусто, наверное, ещё кого-то взять, и точно, на окраине города, петляя в закоулках частного сектора, сигналим у деревянного дома. Из ворот выходит мужчина с папкой, «товарищ подполковник», как его кто-то назвал потом. Вышедший открывает правую переднюю дверцу, в салоне загорается лампочка, и «товарищ» заглядывает к нам.
— Здравствуй, Андрей, — говорит он, и в голосе его слышится не то досада, не то неуверенность, — а ты как здесь оказался?
— Здравствуйте, — отвечает Ветлицкий мужчине, но тот смотрит на него как на пустое место, и наш пассажир начинает соображать, что обращается он к тому Андрею из ИВС, который сидит рядом.
— Да вот, начальство моё отправило с вами, — ухмыляется тёзка.
— Тогда поехали, раз отправили, — говорит старшой, и «жигули» выруливают на центральную улицу.
Город ещё только просыпается. Андрей с тоской и удивлением взирает на слабоосвещённые проспекты, на согнутые и торопливо снующие фигурки людей — всё внове, всё необычно, и на всём, для него по крайней мере, лежит печать фатального невезения. Как наивны и доверчивы прохожие! Они думают, что люди, которые едут в гаишных «жигулях» призваны их защищать, но недаром на эмблеме наших силовиков обоюдоострый меч. Мы же после беспомощно и запоздало констатируем: «Лес рубят — щепки летят». — Вот, одну такую «щепку» и несёт по трассе Магинск — Красногорск, через город, в котором находится и наше управление.
Возле одного из киосков «товарищ подполковник» велел остановиться и купил бутылку «Тархуна». Полиэтиленовая «полторушка» отливала малахитовым цветом, зелёные тени пробегали по лицу того, кто держал в руках это свидетельство мирной жизни, а хозяин же, отхлебнув пару глотков, предложил бутылку сидевшим в салоне милиционерам, но те отказались. Тогда он покрепче закрутил пробку и засунул «Тархун» в бардачок машины:
— Поехали!
Быстро светало. Где-то возле Шира ремонтировали дорогу, жигуль объехал брошенное строительство, и вновь однообразие зимней степи: всё те же заснеженные поля, колючая рыжеватая стерня полей, унылые линии электропередач с провисшей паутиной серых высоковольтных проводов, но Ветлицкий радовался, словно попал в иной, желанный и необъяснимо прекрасный мир. Встречных машин было мало, на обгон гаишников тоже любителей не находилось, да и скорость позволяла лететь с ветерком. Ехали молча, с подполковником в гражданском наши «форменные» милиционеры не заговаривали первыми, а тот думал о чём-то своём, сидел, как истукан, возможно, обиженный, что дожил до сопровождения зэков, действительно, человек с положением — и вдруг такое, впору обидеться, как когда-то осерчал дворянин Тургенев на царя, что получил от того приказ сопровождать в Святогорск тело покойного Пушкина… «Вроде бы на большее я уже и не годен…» — сетовал он в письме к другу, а что, если и сей подполковник подобным образом жаловался кому-нибудь из своих коллег?
Не стоит гадать на кофейной гуще: Ветлицкий, стиснутый с двух сторон, хотелось бы написать — автоматчиками, но Андрей вооружён пистолетом, только у соседа справа штурмовое оружие. Этот малый каждый раз косится, когда охраняемый пошевеливается, всё-таки сидеть в наручниках не совсем удобно, да к ношению таковых за последние два месяца уже появилась привычка, ещё бы, такого преступника заарканили, недаром «товарищ подполковник» сразу поинтересовался, как только залез в машину:
— А этот у вас в наручниках?
Ах, вот где сопровождающие засветили гражданского типа, ответив: «Конечно, товарищ подполковник».
За Балахтой въехали в леса. Здесь снегу больше, чем на полях родной сторонушки. Всё, как в лучшей классической прозе — молчаливые заснеженные великаны елей по обе стороны от дороги, лента шоссе, убегающая вдаль, и плавно ныряющая с одного облесённого холма на другой… Забираемся в предгорья Западного Саяна… Скоро бивак, вот бы и отдохнуть, выпить горячего чаю, но едущие останавливаются не у придорожного кафе, а в глухой низине. Слева и справа откосы, лес, едва ли не в двух шагах… Охранники вылезли из машины, дверцы открыты, рядом, казалось бы, никого, что ещё надо: «Беги, Андрюха», — как советовал мне «сердобольный» сокамерник, — «если жить надоело!» Но потенциальный беглец не имеет ни малейшего желания куда-то убегать, тем более понимая, что раз «ивээсник» здесь, он не даст так просто расправиться, по крайней мере при нём не столкнут в кювет, провоцируя побег, всё-таки его начальник из городского изолятора в ответе за такую, как Ветлицкий, воробьиную личность, если позволил вести на необорудованной машине. Правда, понимание всех нюансов транспортировки приходит к беспечному пассажиру позднее, а пока он тоже вылезает на свежий воздух и кропит белый снег застоявшейся зэковской мочой. Что-то не манит заканчивать жизнь таким ясным, чудесным днём, и на память приходят стандартные выражения типа «Смерть меня подождёт» или «Всем смертям назло». Поживём — увидим, а пока: «Поехали!»
«Товарищ подполковник» садится первым, и все торопятся занять свои места в казённом «лимузине». Это сколько же денег тратится по милости шустрых оперативников? Куда только списывать будут, когда выяснится то, что они попросту водили общественность за нос и, как говорится: «Можно долго обманывать немногих или короткое время значительное количество людей, но нельзя обманывать всех и всегда», — хороший эпиграф к заключительной главе такого повествования, но будет ли она написана, последняя глава, Ветлицким?
Подъезжая к Красногорску, его сопровождавшие стали спорить о том, как проехать к здешней «киче». То, что судебно-психиатрическая экспертиза находится где-то там поблизости, никто не знал, просто им сказали, что в тюрьму, вот они и ехали. Видимо, нечасто приходится выполнять подобные задания городским «ментам», возможно, вообще впервые. Эх, если бы не этот парень из ИВС, то что тогда? Как знать… Наконец нашли дорогу, ведущую прямо в СИЗО-1, уж лучше бы у Андрея сразу спросили; он здесь когда-то учился в пединституте (здесь, разумеется, в Красногорске, а не в тюрьме, хотя и она — неплохая школа, но лучше бы не знаться с таким «университетом», даже заочно).
Машина остановилась у глухих ворот, и старшой вместе с автоматчиком пошли узнать, туда ли они приехали, шофёр вылез покурить, а двое тёзок остались сидеть на заднем сиденье. Перебросились парой фраз. «Ивээсник» поведал о том, что их изолятор уже много лет является образцовым среди подобных учреждений. Это надо же, оказывается, и здесь могут быть какие-то показатели, интересно, а кладбища соревнуются между собой?
— Заезжай! — командует вынырнувший откуда-то автоматчик, и «жигули» вкатывают в ворота тюрьмы, которые сразу же закрываются, спереди тоже преграда, а сбоку крыльцо, как на весовой. Впечатление, что будут взвешивать автомобиль вместе с его «содержимым», но на боковой балкончик с перилами выходит бравая дежурная в форме и предлагает сопровождающим сдать оружие, оказывается, даже у штатского «товарища» имеется «пушка». Пока конвоиры Ветлицкого возятся с оружием, женщина начинает их просвещать:
— Вы почему клиента привезли на необорудованной машине, мать вашу так? Не вздумайте назад за ним на такой же «лайбе» приехать, тюрьма не отдаст.
О тюрьмах в той среде, куда он попал, говорят как о живом существе. «Тюрьма не примет, тюрьма не отдаст» или вот: «Тюрьма-старуха, дай кликуху», — кричат новички-малолетки из прогулочных двориков, обернувшись к стене тюремного здания, и затянутые железными бельмами «зонтов» окна в ответ ревут:
— П… дюк!
— Не надо, дайте другую…
— Засранец!
— Нет.
— Прокуда!
— О, эта сойдёт…
Конвоиры после того, как услышали, что если сейчас «мероприятие» сорвалось из-за того, что начальник городского ИВС подстраховался, то, возможно, на обратном пути, когда снова за Ветлицким поедут уже без «ивээсника», удастся спровоцировать подследственного на нехороший поступок, но, выходит, нужна спецмашина, и уже будет труднее объяснить побег из подобного «воронка»… Интерес к «пассажиру» сразу же катастрофически падает, и вскоре его сопровождающие отбывают восвояси, а тот послушно выкладывает содержимое своего баула на оцинкованный стол, перед новыми хозяевами, внимая их приказанию отложить в сторону деньги, ценности, часы и… сахар.
Неведомо, почему у всякого входящего под эти своды отбирают не только надежду, но и «глюкозу», но так было, хотя что касается вновь прибывшего, то надежду он здесь, наоборот, надеется окрылить с помощью красногорских психиатров.
После «шмона» Андрею предложили помыться, для чего провели во внушительного размера белёное помещение, унылое, со множеством труб, абсолютно ледяным полом и каким-то окном в сторонке, куда посоветовал после помывки шумнуть сопровождающий. Надо сказать, что бумагу Хельги с просьбой не стричь «клиента» те, кто принимал, прочитали и легко согласились. Надо полагать, этим-то разницы в том, как будет выглядеть подозреваемый, никакой. Они здесь относились к таким поднадзорным безразлично, «на криминал», а этим всё было сказано.
Оставшись один на один с «ледяным домом» бани, не снимая ботинок, Андрей нагишом походил между шлангов и труб, покричал во дырки, которые обнаружил в бетонных стенах — бесполезно и, помня о том, что сопровождающий обещал прийти за ним минут через пятнадцать, покорно намочив свой хохолок отрастающих волос несколькими каплями воды из-под какой-то одиноко подтекающей трубки, стал одеваться. Приняв вновь крещённого, дежурный окинул якобы вымывшегося равнодушным взглядом и повёл по длиннющему коридору, пока не остановился перед железной дверью камеры на первом этаже.
— Эта, что ли, «транзитка»? — спросил он у дежурной.
— Ты кого привёл, психа?
— Может, он поумнее нас с тобой, — пошутил сопровождающий, — но вообще-то «на криминал».
— Эта. — И Андрей шагнул в новую «хату».

В «транзитке», на «криминале»

По тому как Ветлицкого встретили, сразу стало понятно, что здесь никто никому не нужен, так и оказалось впоследствии: местная «осуждёнка» ждала отправления на этап, другие же, подобные Андрею, ждали очереди на судебно-психиатрическую экспертизу, причём пятеро, к удивлению, оказались из магинской тюрьмы, то есть земляки, прибывшие сюда не за шесть часов, как некоторые, а за двенадцать, но на «столыпине», однако, учитывая неделю томления на ИВС, в ожидании, когда милиционеры отремонтируют свои «жигули», то версия с «побегом на дороге» не показалась маловероятной.
Не желая ударить лицом в грязь и заодно демонстрируя свою опытность в подобного рода «заездах», Ветлицкий сразу поинтересовался у парня в спортивной майке, плотного, уверенного в себе «джентльмена» лет этак тридцати пяти, интуитивно угадывая в нём «старшого»:
— Где располагаться-то?
— Какой быстрый, — усмехнулся тот, он действительно оказался здешним «смотрящим за камерой», зэк со стажем («Не успел один срок отмотать, как опять „за манду“ на пять лет устроился».). — Постой-ка пока, где стоишь, осмотрись, а там видно будет.
Ветлицкий последовал совету парня и стал осматриваться: камера на четырнадцать спаренных мест, «алёнка», «чистюля», застеленная цветной клеёнкой «слониха», на ней чёрная полиэтиленовая банка с набором разнокалиберных ложек (Андрей сразу отметил, что среди деревянных есть и алюминиевые, запрещённые в Магинске), окно, напротив входной двери наглухо забранное железным зонтом с просверленными в них отверстиями для света — первый этаж всё-таки, за окном какой-то пропускник, угадывается по выкрикам проезжающих и характерному металлическое стуку ворот.
Потолок в камере низкий, прямой, значит, эта часть красногорской «кичи» современной постройки, хотя само здание основного корпуса постарше своей магинской подружки… Заботилось царское правительство о заключённых, ведь строительство тюрем и есть один из показателей такой заботы.
— Осмотрелся? — возвратил его на грешную землю «смотрящий». — Давай знакомиться, я Виктор.
— Андрей Ветлицкий.
— Сойдёт, значит Ветла. Вот твоё место, — и парень указал на верхнюю «шконку» посредине камеры. — Располагайся. Ты, как я понял, «на криминал»?
— Конечно.
— Ну, здесь почти все такие же…
Действительно, кроме нового знакомого, потом того самого «дедушки в красной рубахе», о котором Ветлицкий уже как-то упоминал и ещё двоих: Олега — внешне похожего скорее на менеджера, а не наркомана, как позже выяснилось, и ещё одного Витьки, тёзки нашего «старшого», парня по кличке «Колобок» — бывшего шофёра на красногорском ТВ, загремевшего за разбой, мастеровитый Серёга из Камска, чем-то похожий на того Серёгу, который сочувственно относился к Андрею в магинском централе, Ваня — восемнадцатилетний оболтус, спустивший весь домашний скарб «за наркоту», вплоть до телевизора и холодильника, ещё один Сергей, парень лет двадцати семи, умница, с тремя курсами университета, но вспыльчивый, что его и сгубило — убил сверстника на вечеринке. Кроме них было ещё два наркомана: вихлястый подросток Женька и опытный вор, кажется, туберкулёзник, Юрка, замашками похожий на Кислого. Кроме заурядных личностей было здесь трое, которые несколько из общей массы: первый — Жеха-Одеколон, бывший слесарь, изготовивший на работе тесак и пырнувший им прямо на рынке свою жену-«челночницу». Убил «особо дерзким и циничным способом», — как значилось в обвинении. Вроде сделать подобное в укромном месте менее ужасно и омерзительно? Но таковы уж наши понятия. Одеколон рассказывал, впрочем, такое он объяснял всем вновь прибывшим, что толпа бросилась на него, и милиции пришлось спасать убийцу от разъярённых сограждан. Второй обитатель «транзитки» — полусумасшедший Володя, тот самый «обиженный», что спал под нарами, тоже прикончил женщину, свою мать. Говорит, что ничего не помнит, а третий — уникальный старик, с приличной бородой, бывший диссидент, который всем показывал вырезки из газет десятилетней давности с описанием своих «подвигов», когда он, протестуя против «брежневщины» писал на заборах лозунги, призывая народ не молчать. КГБ порядком потрепало нервы «борцу за дело демократии», но на судебно-психиатрическую экспертизу он загремел за то, что крепко поколотил жену за измену, и та Свирида Антоновича не пожалела, а чего жалеть старикашку и теперь он доказывал свою правоту тем, кто ожидал очереди для отправки «на криминал», причём, в отличие от последних, Антоныч уже вернулся «оттуда», что давало ему право на постоянное запугивание новичков баснями навроде той, что «в больничке» пытают электрошоком, держат в смирительных рубашках и ставят болезненные уколы. Справедливости ради нужно сказать, что всё это было чистой воды враньём, той самой «лапшой», которую навешивал выживший из ума старикан ошалевшим от всего, что на них свалилось, подследственным. Кстати, Свирида почему-то дружно недолюбливали все зэки. Юрка-наркоман, не вынеся дедовой болтовни, пообещал тому нечто ужасное. Антонович только усмехнулся:
— Ну, что ты мне можешь сделать, трепло?
Юрка опешил, действительно, драться в «транзитке» не полагалось, тем более «прессовать». Вообще-то, насколько Андрей понимал, Хельга зря торопилась с отправкой Ветлицкого «на криминал» в легковом автомобиле, всё равно будущих «психов» выдерживали недели по две, а то и более в камере красногорской тюрьмы, где они просто ожидали своей очереди к врачу-психиатру, но уже здесь за теми, кажется, начиналось наблюдение.
«Дозревшие» уходили «на больничку», а взамен приводили новеньких с этапа или подобных Антоновичу, от Сан Саныча из психушки.
Не успел Андрей обжиться «на верхотуре»: расстелить одеяло, пристроить в головах торбу с вещами, как «смотрящий» со своей «шконки» спросил:
— Бакланишь, Ветла?
Скорей всего, он имел в виду, что тот является новичком в той системе, куда попал, хотя, уловив скрытую иронию в его вопросе, Ветлицкий всё-таки ответил утвердительно:
— Бакланю.
Виктор кивнул и пригласил на собеседование.
Минут двадцать «жевали сопли», как говорят в таких случаях. «Старшой», не очень-то нажимая на суть дела, пытался выведать нечто поверхностное: как жил раньше да что думаешь делать? Андрей же и вообще не склонен был исповедоваться «смотрящему». Ещё Игорь посоветовал когда-то:
— Будут спрашивать, за что сидишь, скажи, что подрался на вокзале, а жена пострадавшего оказалась шишкой на ровном месте, тем более у тебя и статья-то 206-я, а это хулиганка.
Конечно, Хельга потом постаралась в отместку за его упрямство закатить едва ли не сто одиннадцатую по новому УК, но только прикрыв её тридцатой. На вопрос о последней уклончиво ответила:
— Да так, просто попытка.
Один из друзей после предположил:
— Может, они побег постараются тебе навешать? Эти «ребята» просто так не отпускают, но вернёмся к красногорской «транзитке». Провести Ветлицкому пришлось там, как выяснилось, две недели. За это время он успел получить две хорошие передачи от сына Валентины, своего пасынка, который на красногорском рынке зарабатывал на жизнь, причём у дверцы «кормушки» произошёл один из тех курьёзов, которые всегда сопровождают бедных «психов».
Дежурный, доставивший «дачку» к дверям камеры, стал выпытывать, как это и положено по инструкции, от кого передача да по какому адресу проживает её приславшее лицо. Андрей до того растерялся, что названия всех улиц, на которых проживали его красногорские родственники, вылетели напрочь из головы. Дежурный уже начал нервничать, но выручил всё тот же многоопытный «старшой», Виктор, прикольный, вообще-то, парень.
— Да ты что, — подскочил он к «кормушке», и обращаясь к бдительному охраннику, — разве не понимаешь, что перед тобой псих?!
— А-а-а, — только и пробормотал «дубак» и стал безропотно передавать в «хату» пакеты с китайской лапшой, конфеты, лук, сахар и печенье. Витёк не отходил от «кормушки», следя через её окошко за действиями охранника, и пока Ветлицкий расписывался в приходной ведомости, его ребята всё перетаскали на стол. Расписавшись, Андрей протянул руки за пакетами, но дежурный отдал последний, упавший возле двери «булик» куриного бульона «Кнорр», подобный тем, которые сейчас так усиленно рекламируются по всем программам ТВ. Хозяин посылки с растерянностью посмотрел на бульонный кубик.
— А это тебе, Ветла! — удачно пошутил Витёк, и железная дверца захлопнулась перед самым носом, и такое утверждение оказалось недалёким от истины: конфеты, сахар и «булики» перекочевали сначала на пустую «шконку» над спальным местом «старшого», а после в его бездонный «майдан».
— Чтобы мухи не ели, — опять сострил неунывающий Витёк, впрочем, добавив: — Если чего тебе надо, бери смело у нас.
Ветлицкий только вздохнул, наученный горьким опытом, что лучше не обострять отношения с теми, от кого следует держаться подальше. Изредка у него хватало решимости попросить немного сладостей, но «первая семейка» в этой камере состояла из четырёх человек, и продукты разошлись гораздо быстрее, нежели Андрей опять насмелился чего-либо попросить…
Плотно пообедав, Витька принимался рассуждать, кому в их камере ещё могут прийти подобного рода передачи. Ему самому, судя по тому, что даже бритвенного станка он не имел своего, вряд ли, а про письмо, полученное от сестры, сказал:
— Лидка больше писать не будет, денег нет на конверты, а у неё трое детей, так что мотайте на ус, ублюдки, — шеф голодает, вы же гаситесь каждый на своей «шконке», и хоть трава не расти. Каждый думает, лишь бы «на криминал» смотаться, но пора бы и о «хате» подумать…
То есть больше думать о нём, Витьке, чем о себе, и Андрею стало жаль тех вовсе нелишних денег, которые потратил Валентинин сын на передачи в тюрьму, тем более, кроме напряженки, получатель ничего не испытывал. Дело в том, что сокамерники поочерёдно подходили ко Ветлицкому и просили:
— Ветла, угости сахарком.
— Ветла, дай печеньку.
Тот затравленно озирался по сторонам, понимая, что если пойдёт с подобной просьбой к «смотрящему», то Витьке это не понравится и ничего хорошего такой делёж для Андрея не обещает, и тем не менее просили и ждали, когда владелец «дачки» поделится с ними тем, чем давно уже не владеет. Он разводил руками, и просители уходили с горьким осадком в душе и заметным раздражением, адресованным «жмоту»… Родные же такого понимать не хотели и продолжали бомбардировать красногорскую тюрьму продуктовыми «бомбами», между тем жизнь шла своим чередом и однажды даже оказалась несколько разноображена срочным переселением всей «хаты» в другое помещение (на время ремонта), оказывается, тюрьмы тоже изредка подвержены такому стихийному «бедствию», как ремонт.
— Забирайте всё, — командовал Витька, — в новой камере нам никто ничего не оставил…
«Психи» скатывали в рулоны матрасы; упаковывали в коробки посуду (в отличие от Магинска, здесь чашки не забирались после еды баландёрами, причём у рядовых заключённых «шлёмки» были пластмассовые, а у верхушки — железные, эмалированные, с ярким цветочным орнаментом чашки, в них и суп наливался погуще). Ветлицкий, заметив это, приспособился есть из такой посудинки, но Мишка, «дедушка в красной рубахе», сказал:
— Ты чего, Ветла, из ихних чашек ешь?
— Из чьих? — искренне удивился Андрей, потому что всё расставлялось на один стол сразу, и «первая семейка» обедала позже, да и баланду не всегда жаловала, так что претензий до поры до времени к любителю есть из козырных чашек не предъявлялось.
— Эмалевые шлёмки — ихние. — Уверенный в своей правоте дедок кивнул в сторону Витьки и Олега. Всё стало понятно. Итак, камера переезжала в другое помещение, которое находилось на противоположной стороне коридора и ещё ждало своего звёздного часа.

В ожидании вызова на «криминал»

У новой «хаты» было своё преимущество перед старой: «мрачное окно» выходило на прогулочный дворик, тем более, как оказалось позже, в нем дышали свежим воздухом представительницы прекрасного пола.
Ветлицкому, правда, не пришлось наблюдать, как выгуливают в красногорской тюрьме женщин, но «старшой» не слезал с «решки», пытаясь переговариваться с фланирующими по дворику «тёлками». Такие беседы не поощрялись дежурными, и необходимо было кому-то прикрывать спиной «пику», то есть глазок в двери. Про эту «пику» ходило множество анекдотов, наиболее часто рассказываемых про новичка, которого дежурный заводит в камеру и тому сразу задаётся вопрос, рассчитанный на неосведомлённость лоха в тюремной «фене»:
— «Пику» в глаз или в ж… раз?
Напуганный зэк начинает ломиться в дверь.
— Тебе чего? — удивляется надзиратель.
— Ты куда меня привёл? Здесь одни педерасты! На всю камеру ни одного одноглазого!..
Здесь обыграно слово «пика», которое воспринялось новеньким в его первоначальном смысле. Теперь этот злополучный глазок Витька поставил прикрывать Андрея.
— Выручай, Ветла.
Не знал он, кого просит покараулить сектор обзора. Ветлицкий добросовестно закрыл спиной «пику», а Витька стал предаваться беседе с «заоконными» дамочками:
— А, слышь, тебя как звать? — кричал он во дворик.
— Таня! — слышалось оттуда.
— Какая «хата» гуляет?
— 265-я.
— А 264-я?
— Не знаю!
— Ладно, ты сдвинься чуток, а то плохо видно.
— Может, ещё и панталоны снять?! — нахально интересовалась Витькина собеседница, причём дружный хохот остальных девах свидетельствовал о том, что острота понравилась.
— Я бы с тебя…
Дальше диалог прервался. Из коридора послышалась резкая команда:
— Убери спину!
— Витька, палево! — сразу в несколько глоток задавленно зашипели сокамерники, предупреждая «смотрящего». Тот щучкой бросился от окна на постель верхней «шконки», но было уже поздно, потому что секундой раньше Ветлицкий, как ужаленный, отскочил от двери.
— Спишь? — раздался всё тот же громкий голос дежурной из коридора, адресованный любителю светской беседы. — Ты у меня поспишь!
— Я, что ли? — приподнял голову «старшой».
— Нет, я! — С этими словами «волчок» снаружи закрылся металлическим кружочком, видимо, у дежурной не было охоты сволочиться с нарушителем устава, впрочем, несколько позже Витьку вместе с Олегом вызвали «на коридор». Андрей, принимая за чистую монету всё, что перед этим от них услышал, а услышать пришлось немало, как смертного часа ожидал возвращения парней, но, скорее всего, их вызывали за тем, за чем и всегда — отчитываться за свои наблюдения над «психами». Вообще-то в камере не любят, когда кого-нибудь дёргают к начальству. Считается, что такой «козёл» стучит на своих, однако в «транзитке» отлучки «смотрящих» были как бы законным делом, надо полагать, местные понимали, сидение с «психами» — это их работа, особенно у Витьки и Олега, а то, что контингент нашей «хаты» пользовался определённой репутацией и даже сочувствием со стороны обслуги — это было понятным даже Андрею. Вспоминается такой случай во время одного из «шмонов», а в красногорской тюрьме шмонали не тогда, когда зэки гуляли, а обычно после шести вечера, всех вывели в коридор и усадили на корточки в два ряда. Закончив обыск, скомандовали:
— Пошли!
Сначала должны были встать те, которые сидели во втором ряду, потом — кто ближе к проходу. Первые замешкались, и один из охранников шутя замахнулся железным крючком, которым выдёргивают «коней» из канализационной трубы, на одного из зазевавшихся, но товарищ охранника придержал коллегу:
— Брось, не видишь, что «психи».
Здесь подобное определение нужно было понимать, как выражение сочувствия к больным людям, а не простую боязнь связываться с заключёнными, обладающими непредсказуемостью своего поведения, хотя и всерьёз ненормальными вряд ли кто нас считал…
Витька с Олегом вернулись как ни в чём не бывало, и уже назавтра всё повторилось снова.
— Таня, привет! — орал Витька со своего верха туда, в прогулочный дворик.
— Привет, привет! Ты чё это вчера пропал куда-то?
— «Дубачка» застукала…
— Ну-ну.
— Я тебя плохо вижу, отойди подальше, к двери. Там и стой, а ты красивая.
— Какая уж есть.
— Послушай. — Витька болтал без умолку, надеясь на хорошего сторожа, теперь «на стрёме» стоял Мишка. — Ты чё, одна русская, что ли?
— Одна.
— А эти цыганки?..
В красногорской тюрьме было много цыганок. Говорят, что в цыганских семьях торгуют «травкой» и «ханкой» только женщины и в случае провала они и отвечают за незаконный промысел…
— Таня, тут Юрка хочет с кем-нибудь из «сербиянок» познакомиться.
Юрка-наркоман пристроился с другого края «решки».
— Ауё, Таня!
— Чего тебе?
— Вон ту, в красном пальтишке, как зовут?
— Зоя!
— Эй, Зоя!
— Юрка, кончай, дай мне поговорить.
— Витька, палево! Палево, говорю. — Мишка сигналил от дверей, хотя стоял «на часах», как стойкий оловянный солдатик, и, только убедившись, что оба говоруна разместились на верхних «шконках», отступил от «пики».
— Лежите? — спросила дежурная (почему-то здесь среди обслуги было много женщин и собак).
— А чё делать, дежурненькая? — елейным голосом поинтересовался «старшой».
— Прямо-таки дежурненькая? — съязвила не расположенная шутить «дубачка». Вот запишу замечание в карточку или докладную подам кому надо, тогда узнаешь, что делать, Быстров!
— Да за что же, дежурненькая? — Витька уже спрыгнул с лежанки и оказался возле двери — Я чист, как невеста.
— Ладно, хватит базар разводить, и вообще я сегодня болею.
После того как охранница прикрыла «глазок», Витька, прижав палец к губам, выразительно посмотрел на собравшихся.
— Всё понятненько, — произнёс он свистящим шёпотом, — у нас критический день, а Быстров виноват. Попалась бы ты мне, так сразу все болезни прошли. Видел, как она на меня смотрела на проверке? — обратился «старшой» к товарищу. Юрка кивнул:
— Такого жеребца, как ты, грех в тюрьме держать. И за что только твоя девка «заяву» накатала?
— Да припадочная такая же, как эти, — кивнул Витёк в нашу сторону.
— А что, впёр бы сейчас «дубачке»?
— Конечно!
— Только как?
— Я бы через кормушку ей, на-а-а!!!
— Ты потише, — поднялся со своего места Олег, а то у нас, в той «хате», где сидел раньше, один вот так же распрыгался, а дежурная, оказывается у двери стояла. Выслушала его и открывает кормушку: «Ну что, козёл, говоришь, впёр бы?» — тот и в штаны наделал.
— Я не наделаю…
— Смотря на кого нарвёшься.
Скорей всего, Олег знал, что говорил, вся спина у него была в следах от синяков. Андрей уже знал, что если наркоман сидит, то, как правило, не столько за «наркоту», сколько за кражи, потому что пагубное пристрастие к наркотикам требует денег, каких честным трудом не заработаешь. Попав же в лапы оперативников, редко кто просто так раскалывался, вот и появляются потом малообъяснимые пятна на телах любителей красиво жить.
В чужой камере сокамерники Ветлицкого сидели с понедельника до четверга, то есть три полных тюремных дня, а значит, связь с внешним миром, не считая общения «смотрящего» с прогулочным двориком, была приостановлена. В четверг, утром, так же неожиданно, как и в понедельник, в окошко «кормушки» дежурный прорычал из коридора:
— Готовьтесь обратно переезжать!
И все стали с радостью собирать свои пожитки.
Обновлённая камера поразила прежних хозяев чистотой: стены побелены, панели покрашены коричневой краской, осталось пол и «шконки» от извёстки отмыть и приделать ширму к «алёнке». Несмотря на то что вода сводила пальцы рук, настолько она была холодна, но почти все «транзитники» работали рьяно, даже Антонович усердствовал. Только самые приближённые к «старшому» зэки чинно расхаживались и покрикивали на тех, кто, как им казалось, филонит. Ветлицкий не переставал удивляться той ловкости, с какой человек может приспособиться к окружающей его среде. В той камере, откуда только что ушли, к ним добавился новенький: молодой парень, которому едва исполнилось девятнадцать, но он уже успел поучиться в институте и даже пожить красиво… Под два метра ростом, боксёр, он мало кого боялся в этой «транзитке», хотя изо всех сил стал подпевать «первой семейке»… Стоило Витьке сделать замечание кому-нибудь, как Петруха, так звали парня, начинал ему вторить:
— Да что ты, Витёк, хочешь… Тут разве люди, все, как крысы, гасятся на «шконках», и хоть трава не расти. Каждый думает только о себе, а чтоб в «хату» чего притащить…
Было не понятно, откуда и что «психи» могли притащить в камеру. Правда, запуская их сюда, дежурный сказал:
— Всё! В последний раз ремонт за казённый счёт. Мы сделали, что могли, на следующий год уже ни краски, ни извёстки дармовой не будет, так что говорите родным, чтобы присылали…
— Сейчас, — съязвил Витёк, как только охранник закрыл дверь с той стороны, — мы сидим у него, мы же и ремонтируй за свой счёт. Не жирно ли будет, господин лодочник?
Последнее определение «смотрящий» взял из пользующейся популярностью у братвы песни, в которой описывается побег из тюрьмы одного зэка. Он плывёт на лодке мимо караульных постов и обещает прикончить лодочника за то, что тот не смазал уключины…
«Я убью тебя, лодочник, — хрипел, подражая Высоцкому, певец. — Я убью тебя…»
Мрачная песня, и у Андрея всегда сжималось сердце, когда прежде он слышал её в камере магинского централа. Здесь же у ребят магнитофона не было, зато в ходу проводное радио, в этой же «хате», даже трёхпрограммный приёмник, который перед каждым «шмоном» приходилось снимать со стены, а если шли в баню, то забирали с собой, где в отличие от магинской тюрьмы во время помывки охранники в вещах заключённых не рылись, там же, откуда Ветлицкий прибыл, даже в тапочке нашли электронные часы у одного любителя точного времени…
— Надо в обувь прятать, в обувь! — кричал Ледогор на того, у кого изъяли запрещённую вещь.
— Так я и прятал «в обувь», — зло передразнил Ваську неудачник.
— Ну и смотри теперь в свою обувь, раз так заначил…
Вообще после отсидки в тюрьме Андрей долго не мог прийти в себя, не понимая тех, кто уже раз хлебнул из этой чаши, попадает туда опять, но с другой стороны — если на свободе тебя никто не ждёт, нет работы и средств к существованию, то путь один. Вот и ныряют такие, как Серёга Иванов или Дворяк, туда-сюда и обратно… везде находят себе друзей, везде находят занятие…
— Я сапожничать могу, — говорил Серёга, после того как Ветлицкий пришёл в себя от побоев в камере магинской тюрьмы, — и сантехником. Уйду в хозчасть.
Здесь же, в Красногорске, молодой Петруха, ничего не умея делать, утверждался другим способом: где лестью, где наглостью. К Андрею он пристал с предложением поменять одеяла: у него синее, у Ветлицкого коричневое, но хитрости начинающему барыге не хватило, и он проболтался, что одеяло это «хозяйское», то есть казённое, а значит, при выходе из тюрьмы немедленно конфискуется.
Жизнь в «транзитке» текла неспешно, каждый убивал время как мог: Витька Быстров развлекался тем, что с раннего утра до позднего вечера сидел над «алёнкой» и переговаривался через канализацию с ближними камерами при помощи склееной из газет переговорной трубы. С дальними же он связывался «конём», отправляя адресатам «мульки», а взамен получая что-либо из съестного. В одной из «хат» у него была зазноба, которая с нашим «смотрящим» крутила самую настоящую любовь с ревностью, страстью, изменами — всё, как у людей, за исключением одного — знакомство у них было заочным, что было понятно из разговора Витьки с дежурным по коридору.
— Ты хоть рожу-то её видел? — спросил раздражённый охранник, которому надоело со стороны слушать сварливые диалоги влюблённой парочки.
— Кого, её? — заюлил Быстров.
— Той, с которой базаришь весь день?!
— Ну, тогда я тебя поздравляю, валяй дальше, — усмехнулся дежурный, но Витька на замечание не отреагировал и продолжал флиртовать дальше, как того ему пожелал охранник.
Близилось восьмое февраля. Когда-то эта дата отмечалась у нас в стране как День антифашиста, был и такой праздник, после он затерялся в череде других весёлых праздников, а тогда День антифашиста был хлебом для учителей иностранного языка, физруков и пионервожатых. По такому случаю припомнился такой праздник и Андрею, а преподнёс его сидельцу ещё в магинской тюрьме наш физрук — Николай Алексеевич.
Вроде бы вызывают Ветлицкого на «продол» и ведут в какое-то административное здание. Охранники оставляют его в комнате одного, безо всяких наручников, и сразу заходит наш физрук из отрадненской школы.
— Здорово, Андрей, Андреевич, — говорит он своим командирским голосом. — Как ты здесь поживаешь?
— Да вот, — отвечает Ветлицкий и, расстегнув свою клетчатую рубашку, показывает в ссадинах и кровоподтёках свою грудь.
— Я знаю, — говорит физрук и нарочно, чтобы не разжалобить, хмурит брови, — но за тебя много людей. Вот поешь, — достаёт он из кармана дублёнки большое жёлтое яблоко и уже очищенный апельсин, завёрнутый в обёрточную бумагу. — Ешь, чтоб с собой не носить…
Ветлицкий начинает торопливо поглощать уже почти забытое лакомство, а физрук продолжает:
— Ты тут держись, разберёмся, весь посёлок, учителя, писатели, даже артисты — и те подписывались в прошении к прокурору республики. Я тоже написал тебе письмо и передал с адвокатом…
Рот заполнен сочной мякотью апельсина, Андрей судорожно глотает её и вдруг начинает осознавать, что всё это только сон…
— Письмо Александр Григорьевич не показывал, но передал на словах, что ты осуждаешь меня за согласие взять на себя чужую вину… Я не брал, но меня жестоко избили, не давали спать, ты же видишь эти следы побоев. — И Андрей опять распахивает рубашку. Николай Алексеевич отводит глаза. Чувствуется, как он страдает, а на пороге уютной комнаты уже стоит охранник:
— Я пойду. Ты не должен раскисать и помни, что за тебя сражаются многие люди.
Свидание, как и сон, заканчивается.
— Двигай! — подталкивает Андрея конвоир в спину стволом короткого автомата (откуда у него автомат?). Он удивлён, но спросить не решается и покорно плетётся по длинному подземному переходу, сцепив руки за спиной…
Сон улетучивается от лязга дверцы «кормушки». Баланда. Потом утренняя проверка и далее прогулка. Ветлицкий вместе с несколькими сокамерниками ходит по кругу на манер вангоговских заключённых. День удивительно солнечный в синем небе белые лёгкие, прямо-таки весенние, облака. Жёлтая кирпичная стена тюремного здания нависает над прогулочным двориком, и кажется, что металлические листы «зонтов» на её окнах вот-вот отпадут, но не вниз, а упорхнут куда-то вслед за облаками. Вот уж действительно: «Февраль. Достать чернил и плакать…» — как некогда сказал Пастернак.

Судебная экспертиза. У Сан Саныча

На следующий день Ветлицкого уводят на больничку судебно-психиатрической экспертизы. Конвоир опять представляется Вергилием, так долго плутают они по тюремным коридорам, изредка подходя к какой-нибудь из камер, и тогда эта компания пополняется сначала мальчишкой-цыганёнком, потом парнем-таджиком и наконец худощавым брюнетом лет сорока. По его экипировке видно, что эта птица высокого полёта, и действительно, позднее оказывается, что это залётный киллер, которому врач посочувствовал:
— Ты и до суда не доедешь, Аркан, уберут свои, не боишься?
— Раньше надо было бояться, а теперь поздно.
— Хотелось бы? — допытывается врач, но киллер только улыбнётся хищно, интеллигентно, и тогда становится жаль этого пропащего человека, который, разменивая чужие жизни на звонкую монету, прекрасно понимал, что так же он поступил и со своей.
— Этого, — кивнул конвоир на Аркана шедшему сзади с огромным волкодавом омоновцу, — держи рядом с собой…
Так и оказывается вся тёпленькая компания в больничных апартаментах, словно в преисподнюю спускается, но страхи Ветлицкого оказываются напрасными. Сан Саныч, посмотрев на шкалу прибора, измеряющего давление, хмыкнул:
— Двести на сто десять, да не боись, здесь «прессовать» вас никто не будет…
Новеньких поместили в одну «палату», где уже жили такие же бедолаги, двоих Андрей знал, их спустили сюда из «транзитки» на неделю раньше: Ваня — наркоман тот самый, который повытаскал всё из дома, и Серёга, попавший в тюрьму за убийство. Ещё с двумя познакомились тут же: горе-дезертир «бээсник» Саня, если его не признают «психом», пойдёт под трибунал, и Мишка-тувинец, загремевший за решётку по глупости, послушался друга, побаловаться с девчонками, который в случае пролёта обещал заступничество дяди, высокопоставленного кызыльского чиновника, и дядя действительно заступился, лишь за племянника. Вот и пришлось теперь любителю развлечений «косить» под Водяного, развивая перед Сан Санычем теорию водного дисбаланса в человеческом организме на грани двух тысячелетий: второго и третьего. Впрочем, коварство друга оказалось столь неожиданным, что возможно, у Мишки и вправду «поехала крыша».
Ваня и Серёга обрадовались появлению Ветлицкого, словно родного встретили, с остальными тоже все быстро перезнакомились. За неделю пребывания «на криминале» Серёга успел изготовить из хлебного мякиша (благо хлеба хватало) шашки и шахматы, нарды и ещё какую-то несерьёзную игру, а в унитаз, который постаментом возвышался в красном углу, сделали «тычку», а то все испарения сверху растекались тончайшими ароматами по средних размеров комнатёнке, в которой кроме четырёх двухъярусных кроватей ещё располагались длинный железный стол и лавка, так что для прогулок оставался лишь пятачок размером метр на полтора перед огромной дверью, с всё той же пресловутой «пикой» и традиционной «кормушкой», и ещё, в отличие от тюремных камер, где в каждой было всего лишь по одному окну, здесь их имелось два — одним словом, больничка!
Старожилы ввели новеньких в курс дела, или, вернее сказать, в курс жизни этого лечебного заведения.
— Кормят здесь, пацаны, неплохо. Даже мясо и масло дают, — доложил Ваня, тот самый, из-за прожорливости которого «смотрящий» приказал хлебную пайку каждого хранить не в общем кошеле, а в своих «майданах», так как за ночь этот великовозрастный балбес ухитрялся объедать всю шестнадцатиголовую «хату»…
— Кормят хорошо, только чай холодный, — подтвердил Серёга. Про это мы знали и раньше от Антоновича. Старик утверждал, что туда подмешивают снотворное, чтобы «психи» не буйствовали, но это была очередная «шняга», выжившего из ума диссидента. Никаких средств не хватило бы у медиков, чтобы блюсти такие меры безопасности. А ещё испытуемым не полагались бритвенные принадлежности, и «психи» выходили из больнички, как космонавты из сурдокамеры, с бородами. Глядя на эти бороды, Аркан сделал вывод, мол, у людей умственно ущербных растительность на лице либо почти отсутствует, либо растёт не так, как у всех нормальных бородачей. Справедливости ради нужно сказать, что изложил киллер свою теорию после того, как потрогал крохотный кустик своей щетины, весь уместившийся на подбородке. Зеркал, верёвок, не говоря уже о колюще-режущих инструментах, больничка не терпела тоже. Мочалку и зубную щётку с пастой следовало хранить «на коридоре» и получать по мере надобности у дежурной нянечки или сестры-хозяйки. Не положена была и ширма перед «алёнкой», и поэтому всякий справляющий нужду возвышался над сокамерниками, подобно раскорячившемуся монументу. «Пойду покормлю крокодила», — говорил хотя бы тот же Серёга, и самые деликатные «психи» отворачивались на своих койках к стеночкам…
Так начался двадцативосьмидневный период пребывания Ветлицкого «на криминале» у Сан Саныча — царя и бога на весь этот длинный и между тем самый спокойный период тюремной жизни.
Знакомство с доктором происходило у каждого из пациентов одинаково. До этого, как Андрей правильно понял, пока клиенты прозябали в «транзитке», Сан Саныч времени зря не терял, изучая дело каждого в отдельности, а их было немало, вот почему он выказал явное неудовольствие Хельгой Степановной, которая ухитрилась засунуть в бумаги кроме бредовых «ментовских» изысков и результатов подтасованных «опознаний» ещё и злосчастную книгу рассказов. Старик скрепя сердце прочитал её, но не высказал никаких суждений по поводу литературных способностей автора, лишь заметил, что его друг, красногорский психиатр Николай Ермолин, тоже пишет стихи и даже является членом Союза писателей, впрочем, в Красногорске половина писателей — врачи, а из врачей половина — психиатры. Не знаю, чем объяснить такой феномен, но на память пришёл старый анекдот, когда главный врач, докладывая проверяющим о делах клиники, говорит:
— Всё у нас хорошо, только мой заместитель с небольшим заскоком.
— В чём же он выражается? — интересуются члены комиссии.
— Называет себя Наполеоном!
— И что?
— Но ведь Наполеон здесь я!
Хотя к местным писателям такое не относится — неплохие ребята, когда Андрей загремел за решётку, все поднялись защищать коллегу: писали звонили… «Достали», как говорится, едва ли не всех сильных мира сего в республике и выше. Дай им бог долгого, и в первую очередь психического, здоровья.
— Так говоришь — книги пишешь?
— Пишу.
— А женщин зачем обижал? — Саныч смотрит на своего пацинта с иронией. Перед этим он уже высказался по поводу правления нынешних «демократов», посетовал на невнимание федеральных властей к нуждам его больницы, где даже ангелы-хранители, то есть милиционеры, относились к группе малоимущих. Причём врач чуть ли не ежеминутно употреблял фразу: «Ваш Ельцин…» — почему он был их, остаётся самой большой загадкой среди всего таинственного, что окружало Андрея на «криминале», вот хотя бы пепельницы железнодорожные, в служебных помещениях откуда? Сашок «бээсник» объяснил:
— «Менты»-то, железнодорожники, они тюремной администрации не подчиняются, отсюда и эти дюралевые «окурницы». Именно этих «железнодорожников» тот же Сашок выбрал объектом для своих ежедневных тренировок, призванных подтвердить его недееспособность. Вместе с Ваней и примкнувшим к ним четырнадцатилетним цыганёнком Гуськовым, втроём устраивали небольшие концерты перед работниками охраны, а всё начиналось с якобы безобидного вопроса симулянта-«бээсника» к одному из дежурных:
— Какая погода на Марсе? — И так при каждом удобном случае. — Какая погода на Марсе?
Даже после того, как самый крепкий из железнодорожных охранников, Игорь, пообещал забросить туда любознательного подследственного, Саня не успокоился: «Какая погода на Марсе?»
Вообще-то формы заработать себе «психушку» были самые разнообразные. Цыганёнок постоянно переспрашивал у всех, в том числе и у медиков, как его зовут (то есть самого Гуськова), с какого он года рождения, если в данный момент пацану исполнилось уже четырнадцать лет, Ваня, тот упросил Серёгу слепить ему из хлебного мякиша наручные часы, что и было исполнено последним с достойной восхищения аккуратностью, и всё время интересовался временем у тех, кто обращал на него внимание, но всех «умней» (а может, здесь и кавычки не требуются) оказался Мишка-тувинец, со своей теорией дурной воды в человеческом организме. К его научным изыскам прислушивался даже Сан Саныч.
— Среди всех вас, — сказал он как-то Аркану на собеседовании, — один Чедамба настоящий псих, остальные — симулянты. Под остальными он имел в виду тех, кто проявлял склонность к притворству. Аркан, Юрка-таджик, Андрей и Серёга не делали никаких попыток, чтобы хоть каким-то образом подтолкнуть врача к признанию их сумасшедшими. Юрка, что и характерно для восточного человека, надеялся, что его вызволят из тюрьмы богатые родственники, Аркан — на своих друзей, уж не на тех ли, про которых Сан Саныч намекнул киллеру при первом знакомстве? Серёга вообще не питал никаких надежд на снисхождение, а Ветлицкий целиком положился на порядочность доктора, помня его утверждение о том, что он две статьи подписывал: за неразглашение и правильность диагноза, тем более свою компетентность Сан Саныч подтвердил ссылкой на пятнадцатилетнюю работу в институте Сербского.
— В Москве Сан Саныча ещё не забыли, — говорил он о себе в третьем лице, и мои диагнозы оспаривать бесполезно.
Здесь нужно сразу сказать, что известный доктор душою не покривил и всех признал нормальными, кроме бедолаги Чедамбы, которого сразу же после экспертизы отправили в камеру к душевнобольным, а это для него был прямой путь в психиатрическую больницу.
Вместе с Сан Санычем в «психушке» работали ещё несколько сотрудников, молодых людей, по натуре прикольных, не без чувства юмора. Когда из очередного собеседования с одним из них вернулся в палату наш Гуськов-цыганёнок и стал рассказывать, как его спрашивали об отличии куклы от девочки или самолёта от птицы, все только посмеялись, но когда эти же вопросы стали задавать и остальным, то стало понятно, врачи развлекаются.
— А я всё ждал, когда ты задашь свой коронный вопрос, — заметил Саныч коллеге, — и дождался.
Оба расхохотались, улыбнулся и Андрей, но осторожно, ибо думал, что всё здесь может быть истолковано не то чтобы превратно, а с неожиданной стороны. Действительно, кошмар какой-то.
— Главное — не суетиться, — поучал Аркан, — если не хотите попасть на крючок, — самому же Олегу оставалось надеяться лишь на Господа, потому что попал он в ту самую яму, которую сам себе вырыл:
— У меня в Октябрьском районе два «трупишки», — равнодушно прикидывал киллер, в Антоновском — тоже два, но кем это доказано? Никем…
— Как же ты клиентов подкарауливал? — интересовался простак Ванюша.
— Очень просто, засяду с вечера в кусты и жду… Искомое лицо появилось, а я стреляю на звук — дело сделано!
Однажды, уже под конец отсидки, один из охранников, крепко выпив или сделав вид, что пьян, стал «доставать» киллера из-за двери:
— Аркан, а Аркан, ты зачем товарищей так подвёл?
— Пошёл ты! — огрызался со своей кровати Олег.
— Нет, ты скажи, зачем? Может, думаешь этим самым участь свою облегчить?
Нервный «штамповщик трупишек» соскакивал на пол:
— Я сказал — пошёл!
Милиционер уходил, но потом, выключив свет в коридоре, невидимкой подкрадывался к глазку двери:
— Аркан, а Аркан, так ты знаешь, что жить тебе остаётся «с гулькин хер»?
И так весь вечер, пока дело не дошло до того, что потерявший бдительность «мент», оставил «кормушку» открытой и прыгнувший к двери Аркан, чуть не поймал пьяненького дежурного за грудки, но всё-таки тот успел отскочить, а киллеру осталось только пообещать «выцепить» обидчика при выписке из больницы…
— Во вторник как раз твоя смена, вот тогда и поговорим! — угрожающе выкрикнул в черноту больничного коридора Олег, впрочем, в день выписки милиционер, не желая обострять отношений с пациентом Сан Саныча, кажется, подменился, но вернёмся к беседам доктора со своими «больными». Читая дело Ветлицкого, он внимательно, чуть ли не миллиметр за миллиметром, обшаривал взглядом лицо собеседника:
— Выходит, что женщин ты не обижал?
— Нет.
— Допустим, а откуда здесь эти «явки»?
— Они сами мне диктовали…
— Кто, женщины?
— Оперативники.
— Согласен, расхождения тогда откуда?
— Я же не мог всё в точности запомнить, ведь кое-что заставляли записывать в подвале следственного изолятора на черновик, но чтоб дознавателю докладывал без бумажки…
Врач усмехнулся, кажется, он всё прекрасно понимал, и полутора месяцев пребывания «на криминале» для Сан Саныча вовсе не требовалось, но…
— Раньше здесь по неделе всего сидели, — заметил однажды всезнающий Аркановский, — потом люди возмущаться стали, что не досконально изучается личность. Вот и сделали двадцать восемь дней, а если суд направляет, то и все тридцать пять…
Санёк-«бээсник» исправно отстрадал пять недель в криминальной палате и вышел с определением — симулянт! Вот тебе и «Какая погода на Марсе?»! Хорошая погода, если не считать пыльных бурь и размеров вечно меняющихся марсианских шапок, то жить можно, хотя влияние последних на климат «красной планеты» не имело отношения к нашей действительности… с чем бы, пожалуй, согласился даже Сан Саныч, но дискуссировать на эту тему он не стал.
С гораздо большей охотой доктор любил проводить обходы своей лечебницы, причём это был некий симбиоз традиционного врачебного досмотра не только больных, но и их вещей, а также своеобразный диспут между людьми в белых и серых халатах, хотя упоминание о халатах подследственных несколько преувеличено в силу бедности судебной медицины…
Обход начинался с того, что всех загоняли на свободное пространство около входной двери и младший обслуживающий персонал начинал «шмон». Прощупывалось всё, вплоть до матрасов и подушек, причём с особым тщанием велись поиски средств связи через канализацию, а попросту говоря, поиски «коней», хотя сестра-хозяйка за нашу палату заступалась, говоря:
— Эти ведут себя тихо…
Пока женщины усердно рылись в личных вещах «больных», доктор искоса посматривал на толпу, провоцируя малодушных.
— Ну как, Аркан-таракан, всё ещё ползаешь, откладывая свои яички во все щели, или уже смирился с тем, что получишь?
— Уповаю на милость Божью, то есть на вашу, — смиренно отвечал задиристый в общем-то Олег.
— Ну, уповай, уповай… а ты, Гуськов, в четырнадцать лет — и уже ребятишек на рынке грабишь? Каково тебе будет в колонии, небось «на малолетке»-то доставалось?
— Я, Александр Александрович, думаю письмо домой написать, мамке!
— Письмо можно. Каждому разрешается по одному накалякать, пусть передачи организуют. Только без криминала…
— Он же писать не умеет и читать, какое ему письмо, — ставил в известность доктора Ваня.
— А ты умеешь? Который час? — Саныч показывал на часы из хлебного мякиша на руке оболтуса.
— Я сам только что хотел об этом у Игоря спросить, то есть у милиционера, стоящего у порога открытой двери.
— Что, остановились твои золотые? Надо было домашнее барахло по дешёвке не растранжиривать. Всё из квартиры вытащил?
— Всё… — вздыхал Ваня.
— Ну и дурак, люди в дом несут, а ты из дома. Дурак он, писатель, — обращался ко мне Сан Саныч. — Учись у простого народа жизни, это тебе не баб колошматить…
После того как обход заканчивался и команда проверяющих уходила, начиналось обсуждение только что услышанного.
— Ты, Гусь, не лезь со своим идиотским письмом. Чего можно у твоей мамки выпросить, разве только е… ть? — презрительно спрашивал «бээсник» у цыганёнка.
— А я видел, как папка мамку трахал, — ничуть не смущался пацан. — Он ей ноги… вот так… — И Гуськов заваливаясь на нижнюю койку, раскорячивал свои ножки…
— У них мода такая, — вставлял своё веское слово киллер и отворачивался к стене.
— А тебя, Андреевич (с лёгкой чьей-то руки здесь Ветлицкого величали по отчеству), Саныч почему-то писателем обозвал…
— Да он рассказывал о своём дружке, который стихи пишет, а я сознался, что тоже в детстве марал бумагу, вот он и сострил: «Буду тебя писателем звать». — Сокамерники удовлетворились таким объяснением и больше к этой щекотливой теме не возвращались, про баб и вообще пропустили замечание психиатра мимо ушей, но с тех пор Ветлицкий ухо с доктором держал востро, стараясь не провоцировать Саныча на подобного рода уколы, зато в письме отсюда ни разу не упомянул таких слов, как «тюрьма» или «камера»…
— У нас больница, понимаете? — разорялся он на идиотов, которые расписывали своё положение «на криминале», приукрашивая в худшую сторону быт здешней «психушки». Конечно, это была больница, не принимая во внимание некоторых нюансов, таких, к примеру, как приём лекарств, которые полагались не всем, а только из чисто терапевтических соображений. Принимать их приходилось весьма своеобразно: в двери открывалась «кормушка», и больной усаживался перед ней на корточки, обязательно с полиэтиленовым стаканом с водой в руке для запивания таблеток, причём располагаться нужно было так, чтобы медсестра хорошо видела рот того, кто сидит за дверью.
В протянутую руку клались пилюли и затем тут же отправлялись по назначению. Чтобы убедиться, что лекарство не осталось за щекой, медичка требовала широко разевать пациенту пасть, а в самых сомнительных случаях предлагалось произнести загадочную фразу «тридцать три».
— Тридцать три! — радостно повторял «псих», и наступала очередь следующего.
Почти месячное пребывание в строго изолированном пространстве, в обществе из восьми человек, накладывало известный отпечаток на взаимоотношения, а заодно и позволяло проявиться некоторым чертам характера у «подопытных кроликов». Так, первым не выдержал Аркановский. Когда медичка дала ему таблетку, киллеру показалось, что от лекарства ему вдруг стало хуже, а может, совпало так, с каким ни на есть поветрием, но на следующее утро он не встал, а женщина ещё и поинтересовалась: мол, как дела?
— Совсем заскучал, — вылез вперёд Гуськов.
— Разве ещё живой? — неудачно сострила медработница.
Ошарашенный таким вопросом Олег запаниковал, поднял крик, но медичка захлопнула дверцу «кормушки» и удалилась. В камере началось движение.
— Все они заодно, на тот свет стремятся меня отправить, — жаловался пострадавший киллер сыну тувинских гор, и Мишка покорно кивал головой:
— Правильно говоришь, Аркаша. Во всех нас чёрная вода кругами ходит, поднимая со дна различную муть…
— И когда эта муть доходит до «репы», — подхватывал слова кызыльца Серёга, — тогда человек испытывает величайшее наслаждение… Расскажи нам лучше, Чедамба, зачем ты с девками экспериментами занимался, и нужно было им под подолы заглядывать?
— Они сами просили, — ничуть не смущаясь отвечал Мишка. — У меня дома свой «мерс».
— Случайно не «шестисотый»?
— Двести. Внутри настоящей кожей обтянут, вот мы и катались с другом… — Далее следовало повествование о коварстве дружка, который подставил бедного Чедамбу, и теперь вся надежда только на Сан Саныча…
— Тот уже заявил, что из всех нас только ты достоин носить звание придурка.
— Как суд определит, а то может вынести решение — до излечения, а там — в колонию, и мотай срок. Сколько тебе причитается? — Аркан поднял голову от подушки.
— Я не знаю — года три.
— Не знаешь, тогда читай УК и УПК. Нужно знать свои права и обязанности. Даже заключение медицинской экспертизы твой следак обязан вручить адвокатам по первому требованию.
Мишка соглашался и при этом он почему-то всё время как бы приплясывал, часто переступая ногами. Ветлицкий сначала думал, что он таким образом разминается, но Юрка-таджик пояснил:
— Эта пляска от лекарств у него, может, галоперидол ставили, чтобы фокусы не выкидывал.
То, что «психи» могут изредка откалывать номера, Андрей имел возможность убедиться ещё в «транзитке». По мере приближения срока ухода в больничку Женька-Одеколон стал терять человеческий облик, частенько задумывался, оброс и однажды, сидя на верхней «шконке», подобрав под себя ноги по-турецки, голосом одичавшего янычара вдруг закричал:
— Десятый батальон, за мной! — Но весь «десятый батальон» транзитки и ухом не повёл, застрельщик же засмущался. — Отбой!
— Что, Жеха, крыша едет или гайку сорвало? — спросил «старшой».
— Гусь улетел с горя, — поддакнул «шефу» Юрка-наркоман.
— Смотри мне, «косить» будешь у Саныча, а здесь лучше помалкивай.
— У Саныча тоже не почудишь, — со знанием дела резюмировал Антонович. — Закрутит в смирительную рубашку и стукнет электрошоком!
— Пропал наш Одеколон. Сидеть-то не хочется?
Женька, не вступая в полемику, завалился на постель.
Оставалась неделя сроку, когда в понедельник ушли те, кто заехал раньше: Чедамба, Серёга и Ваня-наркоман. Чаще других этот безобидный увалень, словно жалея соседа по палате, предлагал:
— Андреевич, партеечку… — И Ветлицкий играл с ним в шахматы, хотя Ваня, как правило, проигрывал. Юрка-таджик, или проще говоря, Юнус, не отказывался сыграть раз-другой в «нардишки». Аркан любил наблюдать за теми, кто играл, и давать в самый неподходящей момент советы типа: «Лошадью ходи…»
На смену выбывшей троице к Сан Санычу заслали двух старичков, которые только ели и спали, зато третий, молодой парень из-под Магинска, Васька Поздняков, был на редкость активным и жестоко-весёлым субъектом. У него пропала подружка (куда исчезла — никто не знал), а Ваську заподозрили в убийстве девушки, посему и катали девятый месяц по тюрьмам, пока не оказался он в здешней больнице.
— Я недавно в «пресс-хате» побывал, — хищно улыбаясь, поведал он безо всякой опаски. — Заводят меня в камеру, а там уже трое сидят. Один, самый прыткий, встаёт и, поигрывая удавкой, идёт навстречу:
— Ну что, сразу расколешься, или поиграем?
— Тогда я ему с правой в челюсть, потом с левой по «репе», он в аут, второй тоже чуть ласты не закусил, а третий здоровый попался, пришлось повозиться, «дубаки» слышат, что у них не всё по задуманному выходит, и сразу убирают меня оттуда.
— Слушай, Васька, а ты и вправду можешь человека прикончить? — запанибрата приступал к новенькому цыганёнок.
— Свободно, вот смотри: первый способ — бьёшь в переносицу и завозишь «рубильник» в мозги — всё, считай, труп, или делаешь вот так. — Поздняков слегка замахивается с левой. — Противник, отшатнувшись, вдыхает в себя воздух, и тогда наносится удар в сердце. Тоже аут, сразу надвинет боты…
— Ловко, — восхищается Гуськов и тут же предлагает чем-нибудь поменяться.
— Да у тебя ничего нет.
— Он здесь половину камеры обобрал, — смеётся со своей кровати Олег. — Даже в письме к матери только разговоров — о шмотках…
— А ну-ка, покажи бумагу. — Васька подталкивает цыгана.
Тот приносит читанное-перечитанное письмо.
— Обрати внимание, — продолжает Аркановский, — он в «хате» натрепался, что хорошо жил, ещё бы, мать либо спиртом, либо ханкой торгует, вот пацанва на «малолетке» и составила это послание, чтобы мать сюда телевизор подогнала, спортивный костюм большого размера… Зачем тебе такой-то, придурок?
— Носить буду, — гордо посматривал на окружающих Гуськов.
— Сразу отберут, под себя и писали… «большого размера», — передразнивает его Аркан.
— Ты, маленький идиот, — хватает Васька за горло мальчишку, и глаза его становятся злыми-злыми. — Ты хоть понимаешь, что такое мать? Телевизор он требует…
— Понимает. — Сашка-«бээсник» приподнимается на локте с постели. — Он за ней подсматривал, когда та с мужем трахалась.
— Подсматривал, негодяй? — Васька делает страшные глаза, но Гуськов соображает, что это всего лишь игра, и радостно кивает головой. — Ну и как?
— Отпусти, покажу.
Поздняков разжимает руки и цыганёнок лихо опрокидывается на кровать:
— Смотри, вот так… а-а-а!
— Прямо так шприцевалась и стонала, что ли?
— Ещё почище…
— Ну, ты и гад! — Васька опять хватает цыганёнка за горло. Заканчивается представление тем, что новенький дарит Гуськову добротные шорты с каким-то абстрактным рисунком, и тот сразу же облачается в них, ничуть не смущаясь, что для мальчишки они всё же великоваты…
В соседней камере тоже перемены, в стену три раза стукнули, и Гуськов бросается на «алёнку».
— Ауё, третья!
— Чего орёшь, рядом же «хата», базарь нормально, — одёргивает Юнус оглашенного. — Лучше отойди, пусть Василь поговорит.
— Туда Юрик должен заехать, — говорит Поздняков и отодвигает Гуськова в сторону. — Ауё!
— Четвёртая, от вас кто ушёл?
— Я не знаю.
— Пусти, — ломится к зеву унитаза цыганёнок. — Юрик, это ты? — обращается к заехавшему из «транзитки» Юрке-наркоману он так, словно бы сто лет знакомы.
— Я, а ты что за фрукт?
— Он тоже цыган, — говорит Ветлицкий Гуськову.
— Юрик, ты и вправду цыган? А у вас малолетки есть?
— Есть, так кто до тебя подходил, Васька, что ли?
— Юра, ты? — Поздняков опять склоняется над парашей.
В это время дверца «кормушки» лязгает, и охранник из коридора интересуется:
— Долго будете вякать «на алёнке»?
— Всё, Юрик, пойдём, расход! — бьёт в стену кулаком цыганёнок и тут же подбегает к двери. — Который час, Игорь?
— Пошёл ты, знаешь куда? — захлопывает дверцу милиционер.
— Знаю, — кривляется пацанёнок, и Васька, подкравшись сзади, сдёргивает с него подаренные шорты. — Опля! — Все хохочут, а Гуськов ныряет на свою постель, хотя это вовсе не означает того, что он обиделся. Многодневное сидение одних и тех же людей в замкнутом пространстве психиатрической больнички влияет и на него. Когда мальчишке что-то не по нутру, он начинает усердно маршировать по свободному пространству перед входной дверью: туда-сюда, четыре небольших шага по диагонали. Аркан молча наблюдает за демаршем раздосадованного представителя свободного племени и наконец не выдерживает:
— Цыган, кончай портить нервы! — Но Юрка продолжает усердно мерять шагами прогулочный пятачок. — Подойди ко мне! — командует киллер. Цыганёнок круто разворачивается и молча останавливается у кровати Олега. — Зря бесишься, — начинает тот, — на мать свою обижаешься, а она умная женщина. За что тебя, сучонка, сюда отправила? Не знаешь, а у неё правильная задумка, если тебя сейчас психом не признают, всё равно через несколько лет, когда ты сядешь уже по-крупному, это пребывание «на криминале», может стать для тебя лишним козырем. Иметь такую карту в кармане дорогого стоит, пацан. Понял?
Цыганёнок всё так же молча кивает головой.
— Да ничего этот баран не усёк, — влезает в разговор «бээсник», — и зря ты перед ним, Олег, распинался. Вот вернётся на свою «малолетку», тогда с него спросят, почему он письмо не отправил…
— А конверт где? Олег, дай конверт!
Но Аркановский конверта цыгану не даёт, зато Ветлицкому, когда он ещё в самом начале этого «сидения» попросил его об этом же, дал без слов.
— Найдём мы для тебя конвертик, — сказал при очередном обходе главврач, хотя до конца срока остались считанные дни. Мартовское солнце не проникало в нашу полуподвальную палату, но уже чувствовался приход весны. Размалёванные предшественниками щиты из тонкой деревоплиты, стали чаще сниматься с зарешёченных окон, и имелась возможность изредка наблюдать за парой-другой проходящих мимо людей из хозяйственной команды, слышать их голоса и скулить, отвернувшись к стене, сожалея лишь об одном, что привелось дожить до такого времени. Даже сейчас невыносимо трудно пытаться анализировать его тогдашнее состояние жалкого, тщедушного существа (по крайней мере сам он себе таким казался), безмерно униженного, безмерно запуганного, подавленного и почти уничтоженного осознанием своей беспомощности и всё-таки всё ещё на что-то надеющегося, хотя бы на получение письма от жены, первого за четыре месяца, правда, уже после того, как Ветлицкого подняли из больнички в «транзитную» камеру.
— Что, Андрюха, дома не всё в порядке? — спросил кто-то из ребят.
— Нет, всё нормально, — только и нашёл он в себе силы ответить сочувствующему и заплакал, перечитывая строчки, написанные ровным, красивым почерком. После, уже по прибытии в Магинский централ, у Андрея это письмо изъяли при «шмоне». Оказывается, так положено по инструкции.
«Получила „Известия“, сейчас пойду за другой, красногорской теперь уже, газетой», — писала жена, но эти строчки ему ни о чём не говорили и только позднее Ветлицкий узнал, что в них вышли статьи в его защиту… «Писателю грозит самоубийство…» — утверждала в своей корреспонденции одна из заступниц. Эта-то статья и заставила городских сыщиков отказаться от стремления уничтожить разрабатываемого «маньяка» любой ценой и даже больше, с момента выхода материала следить теперь уже, чтобы, не дай бог, не спровоцировать арестанта на суицид… но это будет позднее, а пока…

«Я – не сумасшедший!»

На заключительном собеседовании при выписке из больнички Сан Саныч разговаривал с Ветлицким как обычно: корректно и обстоятельно, объясняя не только пациенту, но и председателю комиссии, какому-то медицинскому светилу что Андрея Андреевича он признал на все сто процентов дееспособным. Так и сказал:
— Мы полностью подтвердили ваше душевное здоровье. — И едва ли руку не пожал напоследок. — Думаю, что вам не на что было у нас обижаться: переписка, неограниченные возможности получать передачи…
— Спасибо, Александр Александрович, — сказал Андрей в ответ и вышел в коридор, где уже дожидались решения своей участи все те, кого вели сюда двадцать восемь дней назад по длиннющему тюремному коридору, даже омоновец с собакой, кажется, был тем же старым знакомым…
Лязгнули дверные запоры, в последний раз пациент Сан Саныча посмотрел на лампу дневного света, которая горела в коридоре «психушки», и, несколько согнувшись, казалось, потолки здесь настолько низкие, что их запросто можно задеть головой, вышел следом за цыганёнком, Юнусом и Саней-«бээсником» на «свободу», шествие замыкал Аркан, которому так и не удалось свести счёты с дежурившим в ночь с седьмого на восьмое марта, милиционером, но зато омоновец ни на шаг не отпускал заезжего киллера от себя, хорошо помня прежнюю инструкцию первого сопровождающего:
— Этого держи рядом… — Хотя куда мог сорваться отсюда Аркановский?
Как и месяц назад, «тёпленькую компанию» вели тюремными коридорами, поочерёдно, теперь уже возвращая в прежние камеры, причём «транзитка» на этот раз встретила Ветлицкого, как своего, чем и была вознаграждена немалым запасом чая, который дожидался своего часа в каптёрке больнички.
— Вот тебе, Андрюха, место, — великодушно произнёс Витёк и хлопнул рукой по свободной «шконке», той же самой, на втором ярусе, где он спал ещё до «криминала»…


Часть 5

«Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после…»
Екклесиаст, гл. 1, п. 11.

Дорога к «дому»

На третий день пребывания Ветлицкого в «транзитке», возвратившись с прогулки, он услышал торопливые слова одного из сокамерников:
— Андрюха, с вещами, на этап…
Этап — это значит домой, под надёжным конвоем, в относительно комфортабельном вагоне, который носит имя известного реформатора Столыпина. Вагон с виду обыкновенный, только вот окна слегка зарешёчены да стёкла матовые. Впрочем, в середине марта уже тепло, и вагонные окна до упора опущены книзу. Как хорошо-то на улице…
Загружают где-то на периферии вокзала, вплотную подгоняя автофургон к входной двери «столыпина», потом долго катают по запасным путям и наконец подцепляют к обыкновенному железнодорожному составу, говорят, пассажирскому…
За окнами настоящая весна, мимо проплывает пустой перрон, на котором лишь два подвыпивших гражданина стоят, обнявшись, у самого края перрона, один из них, видать, знакомый с лагерной жизнью, завидев вагон, машет вслед рукой и весело кричит: «Здорово, братва!» но «братва» безмолвствует… Путь неблизок, пятьсот километров, но едут уже без приключений.
На одной из станций в соседнее купе провели молодую женщину, но так быстро, что Андрей толком не успел её разглядеть, а сосед, мальчишка-хакас, сразу попытался вступить с ней в разговор:
— Тебя как звать? — негромко поинтересовался он.
— Валя! — кокетливо ответила девушка.
— А меня Анатолий…
— Ну, ты, закройся, — оборвал паренька конвоир, он как раз подошёл к нашей клетке. Сосед, выдержав паузу, опять стал нарываться на «комплимент» охранника.
— Валя, ты по какой статье загремела?
— По 228-й, не смущаясь, откликнулась незнакомка.
— Понятно, а что, у тебя переднего зуба нет, правильно?
— Да…
— Сейчас и у тебя не будет, — пообещал солдат (вагон охранялся ребятами в военной форме).
— Какой нервный «дубак», — обратился к Андрею попутчик. — Ты в Магинске уже сидел?
— Конечно, — со знанием дела ответил Ветлицкий ему, как бывалый каторжанин.
— А я на красногорской «киче» в «пресс-хату» попал. Ночевал две ночи…
— В «пресс-хату», — оживился второй попутчик, этапированный из Новосибирска за кражу мотоцикла, совершённую в здешних местах…
— Да, пришлось побывать «на прессах», но я им был не нужен, просто переночевал, и всё, но хозяин камеры без работы, видать, скучал, весь вечер свою «шестёрку» пичужил, а наутро поднялся и говорит:
— Свежего мяса хочу!
— Мяса он хочет? — Сосед полез в свою торбу и достал хлеб, затем солёную рыбину (всем давали паёк на дорогу: хлеб и селёдку, но, наслушавшись про то, что водой снабжают в поезде неохотно, Ветлицкий вторую часть пайки не взял), а его спутник уминал «хозяйский» презент за обе щёки, причём время от времени он почёсывался, и Андрей с парнишкой перемигнулся, подозревая, что новосибирец прихватил из соседней области тех паскудных живых существ, из опасения перед которыми во всякой уважающей себя «хате» новичку предлагают: «Пробейся!» — то есть внимательно проверь изнанку своего белья на предмет поиска и уничтожения вшей.
Сосед поел и завалился на третью полку, Ветлицкий лежал на второй, а пацан сидел пригорюнившись внизу, думая о чём-то своём. Мимо проплывали всё ещё не освободившиеся от снега поля, редкие перелески, то и дело попадались донельзя запущенные посёлки, а на память приходили строки из блоковского стихотворения о родине и серых избах её деревень в таких же нищих и блеклых полях:
Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви!..


Заканчивалось оно примерно такими словами:
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..


Здешний ямщик посиживал в будке тепловоза где-то далеко впереди состава и, возможно, пел весёлую песню, а Ветлицкому подумалось, что и в этих стихах большого поэта не обошлось без упоминания об остроге, о глухой тюремной тоске, как, впрочем, о том же писали и Пушкин, и Лермонтов, не говоря о Шаламове, Жигулине и Мандельштаме. Вот разве Павел Васильев, забитый в застенках НКВД молодой поэт, не успел ничего подобного рассказать о тяжёлой своей судьбине, хотя… увы, Ветлицкий и здесь ошибался, одно из последних стихотворений Павла заканчивалось припиской: «Февраль 1937. Лубянка. Внутренняя тюрьма…»
Есть в этом стихе, посвящённом женщине, радость осознания своей причастности к таинственной магии взаимоотношений между двумя любящими сердцами и горечь невозвратной потери всего того, что дано человеку от Бога.
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё…


Конечно, глупо проводить параллели, но и Андрей, вспомнив прошлое своё ремесло, всё-таки принимали его в Союз писателей по цеху поэзии, таясь от сокамерников, уже в последние дни своего заключения, набросал на листочке несколько совершенно неадекватных понятию о высокой поэзии, грубо зарифмованных строф и даже ухитрился передать сей листок на волю, друзьям. Те печатать сей опус не стали, а Ветлицкий так и не нашёл в себе силы, чтобы выправить корявый экспромт. С тех пор всякий раз, когда он попадался ему на глаза, морщился, но перечитывал вновь и вновь…
Жаль, число не поставил, но до освобождения оставалось совсем немного, а пока Андрей покачивается на средней полке «столыпина» и поезд останавливается едва ли не возле каждого столба, вагон постепенно наполняется «пассажирами», так что парня на нижней полке совсем стеснили, но вскоре заключённых стали сортировать по каким-то только конвоирам известным соображениям. Ветлицкого перевели в другое, более просторное, купе, однако и туда постепенно набили столько народу, что люди сидели буквально друг у друга на коленях.
Наконец замелькали знакомые домики пригорода, дачные скворечни, стала гуще сеть проводов на опорах электролиний, проплыло здание местного железнодорожного вокзала, тепловоз дёрнулся пару раз, лязгнул буферами и остановился. Вольные пассажиры из других вагонов бросились к выходу, а заключённые сидели, как мыши, ожидая прибытия автозака.
Когда «воронок» подъехал, сопровождающие и встречающие долго возились с документами, наконец их стали едва ли не бегом перегонять из одного «вольера» в другой, причём считавший зэков охранник все время сбивался, что приводило в ярость начальника конвоя. Ветлицкий грузился во вторую секцию автофургона в числе последних и ехать пришлось на корточках, ноги сразу же затекли, тем более за время малоподвижной жизни в камерах без заметной нагрузки на суставы они стали скрипеть и хрустеть. Ещё Солженицын писал, что в нашей тюрьме, в годы сталинских репрессий, администрация год не выводила арестантов на прогулки, а потом заключённых двадцать километров прогнали пешком до железнодорожной станции, той самой, с которой сегодня везли и нынешних арестантов, по дороге несколько человек погибло… Теперь все остались целы, потому что «путешествовали» по всем правилам должностных инструкций: выгрузка, помещение в боксик, оттуда на «шмон», затем стрижка… Стоп! Здесь, помня, что стричь Ветлицкого нежелательно, иначе приостановится следственный процесс опознания, он бросился к дежурному, апеллируя к записи в деле.
— Ничего тут нет, — повертел бумагами дежурный, но Андрей продолжал настаивать, и тогда он разрешил ему дождаться прихода офицера.
Наконец появился какой-то лейтенант.
— Этот говорит, у него в деле указано, чтоб не стричь, а я ничего там не вижу. Да волосы ещё коротковаты, может, не стоит, если ему надо?..
Лейтенант взял папку и скрылся за дверью, вскоре он появился вновь, но уже построжавшим и молча махнул рукой, мол, катись куда полагается, то есть к парикмахеру.
После соблюдения целого ряда формальностей все пошли в баню, а дальше в «карантин». Ветлицкому он почему-то всегда представлялся в виде больничной палаты с койками и чистым постельным бельём на них, на деле же их ждала грязная камера с прокопчёнными стенами, вдоль которых всё те же «шконки» безо всяких матрасов, не говоря уже о постельном белье.
В «карантине» уже были ребята из ранее прибывшего этапа. Удивил Андрея старик в обтерханном полушубке и тяжёлых валенках.
— За какие грехи заехал, батя? — спросил Ветлицкий его.
— Бабку свою порешил, — ответил дедушка, не смущаясь, и Андрей подумал, что сидеть теперь пожилому мужчине долго.
Господи, невозможно без горечи в душе вспоминать его, а о молодых и вовсе сердце болит, недаром в Библии пишется: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, страждущих, как и сами находитесь в теле…»
Конечно, картина «карантинки» безрадостна, но здесь было спокойней, чем в той «хорошей» камере, где за помощь оперативникам, те снабжали услужливых помощников чаем, куревом и даже телевизор давали. Про такие камеры всем известно и номера их простые смертные произносят с затаённым страхом в душе. Недаром, когда Ветлицкий однажды, поджидая своего адвоката, сидел в «боксике», на вопрос вновь зашедшего паренька:
— Ты из какой «хаты»? — назвал номер своей камеры, тот сразу с опаской от соседа отодвинулся, а когда вскоре туда втолкнули ещё одного мальчишку, то первый сказал второму шёпотом: — Этот из такой-то «хаты».
Неизвестно, за кого они приняли Андрея, но в камере могут меняться люди, а худая слава так и будет за ней тащиться.
Между тем народ «в карантине» стал понемногу осваиваться, кто-то встретил старых друзей, кто-то познакомился в пути следования… Напротив сидел, опустив голову, солдат в пятнистой форме.
— Из Тывы паренёк, ударил офицера и загремел на нары, — поделился с Ветлицким только что узнанным сосед, тот самый, с которым ехали из Красногорска и который хвастался, что сидел в «пресс-хате».
— Долго ещё нам торчать в этом хлеву? — спросил в свою очередь Ветлицкий.
— Если ты прикреплён к какой-нибудь камере, тогда могут выкликнуть, а так — сидеть до понедельника…
Конечно, Андрей был крепко привязан к «хате», в которой верховодил Игорь Комков, так что перспектива ожидания ему не светила, и действительно, часа через полтора открылась дверь:
— Всех, кого выкликну, с вещами к выходу, — провозгласил дежурный и стал зачитывать по бумажке фамилии. Набралось человек шесть — первая партия. Все вышли в коридор и построились лицом к стене.
— Пошли, и разговорчики, разговорчики у меня! — на всякий случай предупредил разводящий, хотя никто и не думал разговаривать.

На старом месте

Камера встретила Ветлицкого, как и положено, с молчаливым любопытством, но когда новенькие увидели, как он здоровается со своим земляком Толяном, Костей-наркоманом, и без особого энтузиазма с Пьяным, то поняли, что здесь концерта не будет, хотя можно было при случае посмотреть. Как-то ещё до «криминала» Ветлицкий с вечера задремал, а проснулся от того, что в «хату» заехал новенький — здоровенный мужик, про таких говорят — деревенщина.
— Га-га-га, здорово, дядя!
— Ты знаешь, куда попал? Здесь же сатанинская «хата», а мы его слуги!
— Не веришь, а зря. Когда я в церковь захожу — свечи гаснут! — затянул знакомую песню Ледогор. Надо сказать, что весь фарс, разыгранный когда-то в изоляторе временного содержания Игорем и Серёгой перед Андреем, навроде того, что Ком недолюбливает Ледогора, не оправдался. После тот имел возможность наблюдать, как Игорь, обращаясь к Ваське, проникновенно восклицал:
— Братка, Ледогор…
Теперь этот «братка» наводил жуть на новенького. Наутро смотреть на новичка было жалко, он сидел, поёживаясь, почти раздетый: всё, что можно было у него отнять, отняли, вернее, выпросили, потому что явный грабёж Ивановичем не поощрялся, и тот же Пьяный пожаловался после возвращения Ветлицкого:
— Помнишь Лезгина, того самого, что спал на твоей «шконке»? Он, гад, мне «спортивку» подарил, а потом, как только Иванович его перевёл в другую «хату», забрал.
— Прямо так и забрал? — удивился Андрей, не представляя, как можно забрать куртку, сидя в другой камере.
— Ну да, Иванович открыл «кормушку», руку протянул, мол, гони, Пьяный, «спортивку», и всё стало ясно — Лезгин скурвился, а ведь он сам мне её подарил.
Так и тот мужик, которого «закрыли» за какие-то махинации с казённым мясом, оказался очень «щедрым». Андрей после высказал ему потихоньку, что зря он раздал свои вещи, но мужик лишь вздыхал и надеялся на условное освобождение.
Бросив быстрый взгляд в угол, Андрей понял, что Игоря в камере нет, значит, он либо на ИВС, либо в дочерней «хате». В отсутствие Комкова роль «смотрящего» выполнял другой, разрисованный с ног до головы заключённый.
— Вовчик, — сказал он Андрею, протягивая руку, но по тому, как это было сказано, стало понятно, этот «прессовать» не будет.
— В «хате» нас трое осталось, из прежних, — ввёл меня в курс дела Костя-наркоман. — Прапора «нагнали», то есть освободили, многие ушли на зону, так что я, Пьяный и Толян…
— Ну, Андрюха, когда мы пойдём к тебе «в гости»? — посматривая на мою сумку, ласково произнёс «совёнок».
«Перебьёшься», — подумал Ветлицкий про себя, а вслух стал отнекиваться, утверждая, что ничего там особенного нет. И действительно, все вещи в «майдане» были прежними.
— Возьми станок. — И протянул Пьяному одноразовый «Вилкинсон».
— А ещё чего ты подаришь мне? — стал наглеть Пьяный.
— Больше ничего нет!
— Так уж и нет, вон у тебя что-то цветастое. Хороший матерьяльчик на трусья, — резюмировал давнишний обидчик.
— Это простыня, понял?
— Да мне-то. Я просто так говорю, Толян сейчас всем желающим выкройки трусов делает и себе уже парочку сшил… — пошёл на попятную вымогатель. — Знаешь, а у Вовчика статья про тебя есть, мы все читали.
То, что статью читали не все, Ветлицкий понял, когда в первый же удобный момент попросил новенького дать ему газету.
— У Лёнчика, — сказал «смотрящий».
Лёнчик, паренёк лет восемнадцати, был его земляком. Давая газету, паренёк спросил потихоньку, хотя Пьяного он, кажется, не боялся, чувствуя защиту старшего друга.
— А правда, что тебя здесь «прессовали»?
Ветлицкий молча кивнул головой, но Ленчик не унимался:
— Кто, Пьяный, да?
— Пьяный, Мразь и Кислый, где они, кстати?
— Мразь увезли мотать срок, хватит по транзиткам штаны тереть, а Кислого я не захватил, но вроде бы «закосил» на больничку.
— Баба с возу… — вздохнул Андрей.
Статья, о которой говорил Пьяный, была Ветлицкому знакома. Именно в ней его адвокаты давали полный «отлуп» Хельге Степановне на её интервью в городской газете. Жена потом рассказывала, что после выхода её напрочь лживого интервью защитники пришли к такой «доброжелательнице», всё время приговаривая: «Ну вы нас уели, Хельга Степановна, ну уели», — а на прощанье, как бы вскользь, заметили:
— Теперь слово за нами, ждите ответа.
Хельга гордо посмотрела на якобы униженных адвокатов, но, получив статью, копию которой Андрей возил Сан Санычу «на криминал» и от которой он отказался, мотивируя свой отказ тем, что газетам не доверяет, забегала.
— Я пришла в отдел как раз после выхода «Шанса», а они друг за дружкой носятся по кабинетам, — рассказывала Валентина, — Трясут газетой… Той самой, которую Андрей бегло просмотрел, потому что уже знал обо всём.
— А Вовчик Мрази по морде дал, — ни с того ни с сего сказал Лёня, когда Ветлицкий возвратил ему зачитанный номер «Шанса». — Он и Пьяного ненавидит.
То, что «смотрящий» держал «совёнка» в чёрном теле, было очевидно, к Андрею же он относился по-доброму, рассказывал о своей семье, показал почти карманного формата книжицу, где были собраны семейные фотографии, и вообще, глядя на него, не скажешь, что за плечами у Вовчика были годы отсидки. Андрей не слышал, чтобы Вовчик повысил голос, но Пьяного поколачивал, причём делал это вроде шутя, но удары были весьма ощутимые.
— Пьяная мразь, — замахивался на «совёнка» Вовчик, и тот, гримасничая, отпрыгивал в сторону. — Куда? На место! — командовал «смотрящий», и тот нехотя приближался к обидчику, хотя с появлением Игоря воспрянул духом, зато настроение Ветлицкого резко пошло на убыль…
Комков прибыл в камеру с первым этапом из городского изолятора. Возможно, оперативники узнали, что того, кого они отправляли «на криминал», Сан Саныч не признал сумасшедшим, в противном случае на фигуранта можно было сгрузить всё…
— Игорёк, здорово! — бросился к шефу Пьяный, остальные не очень-то изъявили желание выражать своё почтение прибывшему, да и кому было изъявлять-то? Наркоша сказал, что Серёга Иванов ушёл в хозкоманду, Водяного отправили в зону, а верующего Коляна в больничку. С этим Коляном Ветлицкий не был в дружеских отношениях, пришёл он уже после суда и больше крутился возле «первой семейки», но однажды Ледогор обратил внимание на то, что тот постоянно штудирует Библию.
— Брось ерундой заниматься, — набросился он на Коляна, но парень стоял на своём. — Тоже нашёл занятие! — Ледогор опять пустился в рассуждения насчёт того, что он относится к сатанинскому племени, как и многие из здесь сидящих.
— Не слушай ты его, — подбодрил Ветлицкий тогда Коляна, и он понимающе закивал головой, а уже перед самым отъездом «на криминал» так совпало, что горестно поделился своей бедой:
— У меня тубик и сифак прогрессируют, я говорил медичке, что надо лечиться, а она: «Вот придёт подтверждение с твоего прежнего места работы, тогда и пойдёшь на больничку…»
Услышав такое признание, Андрей подумал, что Колька, болея, чифирил в «первой семейке», пуская кружку с заваркой по кругу и куря, часто оставлял «бычки» докуривать всем желающим.
Игорь, заметив присутствие Ветлицкого, сам подошёл поближе:
— Здорово, Андрюха!
— Здравствуй.
— Игорёк, ты смотри, чего мне Андрюха подогнал, — подбежал не столько хвастаться, сколько докладывать, что, дескать, с вернувшимся из «криминала» Пьяный уже «базарил» и даже кое-что получил, в результате такого общения.
— Ну дай, посмотрю, — протянул руку к бритвенному станку Ком.
— Заберёшь?
— А ты как думал… — И Игорь, подождав, пока ему заправят постель, уселся на своё место, достал из сумки грязное бельё и бросил Косте-наркоману:
— Постирай.
— А мыло или порошок? — заикнулся было тот.
— Чё?!
— У меня есть, — услужливо вставился Пьяный. — Понял! — грозно посмотрел тут же на Наркошу.
— Ты чё, не понял? — Игорь хмуро глянул из своего угла.
— Почему же, — пошёл на попятную Костя.
— То-то же… Андрюха, как съездил? — перевёл разговор на другое Комков.
— Нормально.
— Да я вижу.
Лязгнула задвижка на двери, и из коридора окликнули «смотрящего», тот суетливо устремился к выходу. Вернулся Ком минут через десять, не понятно, то ли получил какие инструкции от Ивановича, то ли уже всё знал, и «кум» его только лишний раз предупредил.
— Так что, говоришь, что съездил нормально? — продолжил прерванный разговор Комков.
— Кстати, Игорь, меня кто-то Ивановичу заложил, что тогда под Новый год тусовались. Не он ли? — И кивнул в сторону Андрея.
— Никого я не закладывал.
— А кто сказал, что били: один маленького роста, а другой — Мразь.
— Не знаю, может, Майор, — сказал Ветлицкий безо всякой задней мысли, так как уже слышал от Кости-наркомана, что бывший эмвэдэшник любил всех закладывать.
— Ты «стрелы» на других не переводи, — огрызнулся «совёнок», но Игорь, чувствуя, что атмосфера накаляется, осадил «шестёрку»:
— Кончай, Пьяный, не в этом дело. — И, уже отвернувшись, добавил, адресуясь явно не к «шестёрке»: — Заставить бы тебя написать отказ… — И Ветлицкий понял, что Игорю в горотделе намекнули, неплохо бы каким-то образом принудить забрать заявление на избивавших Ветлицкого оперативников, которым, кроме всего прочего, не давала покоя мысль о якобы найденном им со Старцевым чужом золоте, только находясь под колпаком у прокурора, у оперативников не было возможности развернуться и до одного кладоискателя, по их мнению, руки оперов никак не доставали, а как иначе к нему было подобраться, не знали.
Иванович, понимая, что в камере складывается совсем не та обстановка, и не желая рисковать своим положением, если «прессовщики» начнут свою работу по-новому, вызвал Андрея к себе…
— Бунтуешь, не желаешь брать вину на себя?
— Вы же знаете, Владимир Иванович…
— Знаю, говорят — жить не хочешь?
— Не хочу!
— И зря, вот у меня видеозапись есть, как там люди мучаются, которые наложили на себя руки…
Как ни страшился Ветлицкий оперативника и его «приказной» избы, но всё-таки он позабавился, представив, что Иванович каким-то образом достал кассету с того света…
— Ладно, иди… пока.
«Пока… — пронеслось в голове, — значит, мои мучения не закончились?» — Андрей ещё не знал, что в магинской тюрьме бить его больше не будут и сам опер, гроза заключённых всего «продола», вскоре переведёт «страстотерпца», как когда-то высказался пьяненький Игорь Комков, в другую камеру.
По возвращении от Ивановича ребята смотрели на Андрея сочувственно:
— Он тебя не бил?
Ветлицкий замотал головой, и слёзы навернулись на глазах. Внимание остальных, конечно, кроме Игоря и Пьяного, расслабляюще подействовало на нервы, и он, отвернувшись в угол, заплакал горько, не стесняясь окружающих… Понимал, что не нужно показывать свою слабость, и не мог остановиться, даже тогда, когда забрался на «шконку», и с горечью подумал, почему судьба так несправедлива к нему, в чём он согрешил на столько, чтобы в наше-то время попасть в такой ад, хотя Богу виднее…
Успокоился Ветлицкий только тогда, когда слез со своей лежанки, взял половую тряпку и стал лихорадочно протирать пол, трясти половики, несмотря на то что вечернюю приборку в камере должен был делать кто-то другой… Оперативнику, кажется, донесли, что после возвращения от него Андрей плакал и вся эта сцена произвела на остальных удручающее впечатление.

Последний привал

Вечером следующего дня открылась дверь, и «кум», замаячив у порога своей крепкой фигурой, всё в той же зимней казённой шапке, в зелёной меховой душегрейке, приказал:
— Ветла, с вещами!
«Что, куда? — Ветлицкого охватил ужас. — Почему на ночь глядя, ясно, что не на этап, об освобождении он тогда ещё и думать не смел. Господи, неужели опять к каким-нибудь людоедам? Да за что же такие муки?» — В голове прокручивалось несколько вариантов: «Если поведут направо, значит, в неизвестную камеру, если сразу пересечём коридор, то в изолятор, но там уже сидит Майор, если налево, то в ту самую мутную „хату“, о которой ходит столько противоречивых слухов…»
Свернули налево, миновали кабинетик оперативника, сразу за ним, Иванович приказал:
— Садись у стены и голову вниз!
Ждать пришлось недолго, но Андрею показалось, что прошло много времени, на самом деле, как он потом прикинул, ровно столько, сколько понадобилось Ледогору собраться из той камеры, куда вели Ветлицкого, поменяться местами.
Когда Васька шёл по коридору, Андрей оглянулся:
— Не верти башкой! — грубо прикрикнул оперативник. — Пошли! — И втолкнул его почти в конуру — узкий пенал: две спаренных «шконки» справа, одна — слева, и того шесть мест, на маленьком столике магнитофон, и на всю «хату» лишь два обитателя, один из них, старый знакомый — Серёга Котов.
— Во, Андрей, здорово! — удивился он. — Знакомься, а это Фёдор. — Да не трясись, здесь тебя трогать никто не будет… — почти как «на криминале», когда Сан Саныч сказал: «Тут тебя прессовать не будут».
— Да я, Серёга, всё понимаю. — На душе стало немного легче, хотя кто его знает?
— Сам виноват, что меня не искал, — сказал Котов, продолжая давнишнюю игру, начатую ещё в городском изоляторе. — Я каптёру и чаю, и конфет дал, чтобы он затянул тебя в нашу «хату»…
— Так получилось, — уклончиво ответил Ветлицкий и стал устраиваться на свободном месте, про себя отметив, что матрасы здесь получше, чем там, где ему приходилось бывать до этого.
Не успел Ветлицкий осмотреться, как дверца «кормушки» откинулась наружу и зычный голос оперативника крикнул:
— Эй!
Серёга шустро подскочил к двери.
— Суй рыло в кормушку! — скомандовал всё тот же голос.
Котов послушно склонился над раздаточным оконцем и стал глухо переговариваться с кем-то третьим, невидимым, потом резко распрямился и дверца тотчас захлопнулась.
— Ну, наглец, ещё и закурить ему дай! Откуда у меня курево, небось не табачная фабрика…
— Кто был? — спросил Фёдор, молодой парень, так же, как и Андрей, оболваненный «под Котовского».
— Ледогор, сигарет ему, видите ли, отвали! Иванович тоже умник, привёл фраера. Нашли снабженца, а вот хрен они у меня сосать не будут? Давайте лучше чай пить…
У обитателей крохотной камеры нашлись и конфеты, но, соблюдая приличие, Ветлицкий взял только одну карамельку, да так, катая её в деревянной ложке, и выпил свою кружку чаю, благо хлеба было достаточно.
На другой день, сразу после проверки, оперативник забрал магнитофон и увёл Котова. Серёга вернулся быстро, торжественно неся перед собой небольшой телевизор. Это что-то новенькое, ещё никого не «прессуют», а «ящик» уже в камере. Кажется, Иванович решил новичка успокоить…
— У Фёдора Ивановича выпросил! — радостно сообщил «старшой», ещё бы, люди и на воле днями просиживают у голубого экрана, а то здесь, за решёткой.
Несмотря на заметное «потепление», неопределенность своего положения Андрей воспринимал как жесточайшую пытку, тем более не зная, для чего его так изолируют, наверное, готовится очередная подлянка? Серёга же почти не обращал на него никакого внимания, он то смотрел телевизор, то переговаривался через стенку с соседней камерой, которую занимали женщины.
— Танюша! — кричал он, предварительно постучав три раза. — Ауё, как меня слышите?
— Нормально.
— Ты чем занимаешься?
— Спать укладываюсь.
— А меня возьмёшь?
— Я баба честная…
— Не спорю, ну а всё же?
Такой ни к чему не обязывающий трёп заводился на полчаса. За это время заочные любовники успевали обсудить множество сексуальных проблем и вполне удовлетвориться общением друг с другом. Молодой Фёдор на равных вставлял свои замечания, встревая в разговор, и Серёга воспринимал это как должное. Но вскоре такая тюремная идиллия закончилась, к ним подселили двух юнцов-наркоманов. Серёга сразу невзлюбил одного из них и гонял нещадно. Заметив, что Андрей не одобряет такого дела, вроде бы как оправдался:
— Зря ты его, Андрюха, жалеешь. Вот попадёшь к таким в стаю — загрызут.
Паренёк старался не перечить Котову, сильно его угнетала эта обстановка, хотя по сравнению с тем, что Ветлицкий видел, такая жизнь была раем, но и без этого молодой наркоман быстро сник, впрочем, их вскоре перевели в другую камеру, а сюда с очередного этапа завалила орава из четырёх довольно-таки потрёпанных граждан, все с баулами, все горластые и суетливые. Не успели оглядеться, как лязгнули запоры на двери и раздосадованный Иванович всех вновь прибывших выгнал «на коридор».
У Андрея ёкнуло сердце, когда он увидел оперативника: «Сейчас опять по мою душу…» — но всё обошлось, правда, телевизор забрали и магнитофон не вернули, но Серёга такой демарш воспринял спокойно, проболтав с соседками допоздна, днём он укладывался спать.

Исповедь Ивановича

В тот день Иванович вызвал Ветлицкого к себе. Разговор зашёл о книге, той самой, которую Хельга отправляла на экспертизу, причём оперативник явно расспрашивал по вопроснику, который лежал у него на коленях, чтобы не видно было из-за столешницы. Андрей не помнил, что тюремному оперу ещё было надо, тем более, как позже выяснилось, один из моих адвокатов убедил Ивановича, мол, безнаказанно мордовать писателя не получится: «Вот выпустят его на свободу, он и напишет о тех безобразиях, которые вы здесь устраиваете…» — Ветлицкий не знал, насколько такая аргументация повлияла на оперативника, но то, что он значительно помягчел в обращении, не обещая избить самолично или бросить в такую камеру, где Андрея с землёй сравняют, кое о чём всё-таки говорило. В придачу ко всему Фёдор Иванович вдруг посетовал на несправедливости жизни и стал посвящать собеседника в перипетии своего бытия, как хорошо и богато они жили, сколько лошадей было у его отца и деда, а дед ко всему ещё и промышлял старательским ремеслом. Конечно, от золотого запаса семьи Коняевых самому Фёдору мало чего осталось, а вот деда затаскали по тюрьмам и ссылкам, где он с бабкой и сгинул. «Ты прикинь, Ветла, вот вы с корреспондентишком этим, как его, Старцевым, по тайге шастали в надежде поймать удачу за хвост. Только всё, что тайга поглотила, не означало, что это вам фарт. Ты вот зубы сцепил и левых „явок“ нам накидал, нате, мол, грызите, как собаки кость, а про то, зачем вы по Джебашу лазили и почему до сих пор вами Купцов интересуется, словом не обмолвился. Думаю, он так просто из своих клещей не отпустит. Владимир Иванович и в наш пруд удочку закидывал, только здесь уже не его епархия, доходит? И вообще, ты со своим дружком Старцевым, или как его там, слабаки. Вас даже новичками не назовёшь. Полагаешь вы одни такие хитрые? Вот скажи мне, если вы у Джебашских гольцов заблудились, какого чёрта вас туда затащило? Опять же ночевали вы в зимовье золотопромышленника Копытова, и вынесло вас потом на Шошу, вместо Июса. Этот Старцев изображал из себя всезнающего краеведа. — Здесь Фёдор Иванович достал из ящика стола замызганую газету „Енисей“ со статьёй Старцева и что-то долго выискивал в ней, изредка поглядывая на Ветлицкого. — Да-а, мест вы этих не знаете, а ведь здесь неподалёку и наше родовое гнездо. Я тебе даже больше, Ветла, скажу, золотишко мой дед, вполне возможно, куда-то в надёжное место припрятал, но, если в мои руки оно не пошло, то вам, слабакам, и подавно. Ты вон одной оплеухи в горотделе на допросе не выдержал, сразу на ножницы полез, а здесь… Ну, поколотил тебя Пьяный, так у него и вес-то мухи, а ты уже… — Оперативник так посмотрел на Андрея, что, кажется, была бы его воля… — Только нечего ёжиться, я об тебя рук марать не стану, так вот, побуцкал тебя Пьяный, а ты уже и явки выложил перед нами. Опять видно же, что всё либо сочинил, благо хоть это ремесло осилил, либо те объяснительные срисовал, которые на опознаниях услышал. Я, Ветлицкий, не меньше твоего в таких делах разбираюсь. Эх, опера в горотделе — слабаки, только дело испортили, завалили мазь. Хотя чего это я тебя убеждаю, вижу, что в несознанку ты крепко ушёл. Ещё бы, все газетчики за тебя горой встали, адвокаты, опять же. Александр Григорьевич сам на тюрьме, считай, до пенсии доработал, мои кадры пытался на понт брать, мол, смотрите, братва, за беспредел ваш тоже могу „маляву“ куда надо подбросить, меня стращал, что, если ты бумагу марать можешь, то и мою личность по выходу на волю вполне сумеешь преподать в лучшем свете».
Ветлицкий предпочитал помалкивать, а Иванович после такого монолога по-быстрому закрыл свой вопросник и молча проводил его в камеру.
После обеда Серёга спал, а Андрей с Фёдором засели за нарды. К большому неудовольствию напарника, тот проиграл вторую партию, когда «кормушка» открылась и кто-то из дежурных назвал фамилию Ветлицкого, предложив собираться с вещами… Страха не было, просто тот не успел испугаться, всё так неожиданно произошло.
— Куда это тебя? — лениво спросил Серёга, поднимая голову от подушки.
— Не знаю, — растерянно ответил ему Андрей и добавил, вспомнив, что записывался на приём к врачу. — Может, на больничку?
Сборы, как поётся в песне, были недолги… и уже через несколько минут он стоял за дверью, покорно повернувшись к стене и опёршись о неё руками, предполагая обязательный «шмон», но пришедший за Ветлицким охранник (кажется, Андрей его уже где-то видел), обыскивать послушного зэка не захотел.
— Куда меня? — спросил тот, без особого, впрочем, энтузиазма.
— На освобождение, — ответил сопровождающей и… ничего не произошло. Ветлицкий даже не успел обрадоваться, просто взял сумку и покорно пошёл вниз тем же самым коридором, каким уже не однажды спускался и поднимался на свой этаж.
— Я вас вспомнил, — сказал конвоируемый прапорщику, — вы вели меня сюда когда-то, в первый день моего заезда «на тюрьму», а я просил позвонить моему дяде.
— Теперь сам позвонишь, — сказал охранник и открыл дверь в дежурное помещение.
Далее всё шло, как обычно: после «шмона» к Ветлицкому подошёл молодой оперативник в штатском, как позже оказалось, посланный за ним Хельгой Степановной.
— Руки можете назад не держать, — заметил он и после этой фразы стало понятно — тюремной эпопее конец!
— Сколько денег заплатил? — весело пошутил кто-то из группы охранников, толпившихся в помещении приёмника, намекая на то, что Андрея отпускают.
— Нисколько, я не виноват, — робко возразил последний шутнику и в ответ услышал дружный хохот…
— Отсюда так просто не уходят! — Но сказано это было беззлобно, просто скучающие служители тюрьмы таким образом убивали время.
Был конец рабочего дня, пересменок, и пришлось долго ждать, пока оформят какие-то нужные бумаги. Вот здесь-то, на карточке личного учёта, Ветлицкий и увидел свою фотографию. Господи, на кого же он там похож…
Во дворе тюрьмы, уже возле самых обыкновенных гражданских «жигулей», на которых за ним приехали из МВД, Андрей случайно столкнулся со своим «кумом» Фёдором Ивановичем и, растерявшись, ляпнул:
— До свиданья, — но тут же себя одёрнул, какое ещё может быть свидание с этим оперативником, а он как-то странно улыбнулся и спросил:
— Теперь книгу напишешь?
Андрей горько усмехнулся, и на этом их пути, кажется, разошлись. Он пошёл в то самое помещение, в которое водил Ветлицкого сниматься на видео, а тот сел на заднее сидение жиги, причём успел поговорить с шофёром, который пожаловался на безденежье и на то, что тоже собирается уходить из милиции…
— Потом объяснитесь, — вежливо прервал разговор вернувшийся незнакомый оперативник, и машина тронулась с места.
Выехав за ворота тюрьмы, двинулась вдоль одной из магинских улиц, потом вырулила на автостраду, и только тогда шофёр прибавил скорость. Часам к пяти Андрей был уже в кабинете у Хельги. Она ещё копалась в своих бумагах, когда в кабинет вошли двое: жена Валентина и племянница.
Женщина посмотрела на гражданина, стоящего возле стены; стриженого, в потёртой крытой шубейке, как на пустое место… Слёзы навернулись у Ветлицкого на глаза при виде родных, и только тогда она наконец-то узнала своего мужа. Они неловко обнялись в присутствии посторонних, хотя Хельга предусмотрительно отвернулась…
— Это и есть ваша невестка? — спросила она после жену, красногорская невестка сидела у неё в печёнках, потому что открыто заявила корреспондентам: «Отца они в тюрьме принудят к самоубийству!» — чем окончательно расстроила хитроумные планы следовательницы.
— Нет, всего лишь наша племянница.
— А-а-а, — не то с облегчением, не то с жалостью произнесла Хельга. Провожая нас до машины, она, ведя свою грязную игру, стала убеждать, что неплохо бы Андрею первое время пожить где-нибудь вне дома, у родных в Магинске или в Красногорске, а то как бы кто-нибудь из посторонних не устроил над ним расправы. Кто мог себе такое позволить, она не уточнила, но чувствовалось, что Хельга блефует, как и после, когда водила Ветлицкого с адвокатами по закуткам МВД, намекая на то, что телефоны в её кабинете прослушиваются, но это уже другой разговор, а пока он едет к родственникам жены, живущим неподалёку, где бывшего зэка отправляют в душ, кормят ужином и увозят в тот самый посёлок, из которого ровно четыре месяца назад он был доставлен оперативниками в горотдел МВД.
Всё тогда ему и холёным оперативникам виделось в другом свете, но… как говорила покойная бабушка: «Человек предполагает, а Бог располагает».
Так оно и вышло…

Конец «комедии»

Закончив листать рукопись своих злоключений в кабинетах и камерах всех этих правоохранительных органов, Ветлицкий подумал, что его одиссее несть конца, если бы не старания красногорских писателей, которые по своим каналам вышли на Генеральную прокуратуру, и та не затребовала дело несчастного любителя поисков золота бандита Ивана Збруева, которое до сих пор не отпускало от себя всех искателей приключений и охотников до чужого добра. Наверное, прокуратуру не нашла в нём того, в чём местным законникам захотелось все 16 дел свалить на затюканного писателя, разом улучшив свои производственные показатели, а заодно и пощупать того в наличии чужого золотишка, если они его нашли. Не обнаружив в этом мутном деле вины учителя, предписали передать дело в местную, республиканскую, прокуратуру.
— Ты пойми, Ветлицкий, прокуроры эту «делюгу» против тебя не заводили и им нет нужды что-нибудь сочинять и приписывать твоей милости. Если бы они захотели «накатить телегу», то отдали бы дело Клакину. Он к телеграфному столбу предъяву запросто может выкатить, — объяснял Андрею один из адвокатов, Михаил Дмитриевич. — А наш республиканский прокурор дело поручил Олегу Санину. Тот и добросовестнее, и вообще… Слышал про дело «жестянщиков» — он раскрутил.
— Прокурорский следователь дело откладывать в долгий ящик не стал.
— Давайте-ка к следующей нашей встрече… — Ветлицкий уже тогда находился на какой-то странной подписке о не выезде из отрадненского места жительства. Мог болеть, мог болтаться, где только вздумается, но к означенной дате должен быть у следователя. — Итак, чтобы к следующей нашей встрече свои «алиби» к датам случаем с пострадавшими у вас были на руках.
— Дело-то серийное, — пояснил один из адвокатов, — только одно несовпадение, нестыковка случится, уже у обвинения возникнет большое затруднение.
Начиналась обычная рутинная проверка, и когда были предоставлены следователю прокуратуры едва ли не десяток своих «алиби», он удовлетворительно хмыкнул и с полмесяца убил на то, чтобы проверить указанные факты и даты. Вспомнилось, что, когда по ходу следствия в милиции жена предложила Хельге Степановне пройтись по означенным датам, подтверждающим пребывание мужа совсем не там, где в данный момент совершалась такая хулиганская выходка, она снисходительно улыбнулась:
— А вы ещё сомневаетесь, и напрасно, а мы — нет.
На последнюю встречу с прокурорским следователем Андрей уже приехал без адвокатов. В углу его кабинета стояла довольно-таки внушительных размеров сумка. С такими «челноки» мотаются по рынкам, городам и вокзалам, закупая товары для перепродажи, а по-тюремному «майдан».
— Привезли из милиции всё твоё имущество. Доказательную базу, так сказать.
Чего там только не было: и куртки, и обувь (зачем опера из отдела борьбы с правонарушениями собирали всё это), и рукописи, коих набралось достаточное количество, чтобы успеть посадить глаза ни одному эксперту, вычитывающему их в поисках описания несовершённых Ветлицким преступлений, и, конечно, книги, написанные не только Андреем. Как милицейские сыщики собирались представить всё это суду, не понятно.
Получив справку, что с Ветлицкого сняты все обвинения, он волоком потащил добро к выходу из прокуратуры. Свободный человек, битый, но не убитый, дотащил баул до первой попавшейся на пути «мусорницы» и выбросил часть «доказательной базы» в неё, потом — до следующей. И пока этаким образом дотащился до автовокзала, остался с вполне подъёмным грузом, даже за багаж не пришлось доплачивать.
Дома его встретили, как и полагается, а уже на следующий день Андрей пошёл в школу, проводить свои уроки.
Кажется, вполне обычная история, так громко возбуждаемого дела и так запросто закончившегося. Хотя курьёзы, несомненно, были.
При высвобождении из цепких объятий следователей и, в частности, Хельги Степановны, забирая в её кабинете кое-какие документы, старые оправы очков, Ветлицкий увидел у неё на столе в целлофановом пакете свой охотничий нож, который у него хранился ещё с той поры, когда вместе с Германом Старцевым бродили по тайге с тайной надеждой найти то самое золото, которое когда-то схоронил в наших краях Иван Збруев.
— Хельга Степановна, а мой нож? — спросил Андрей следовательницу.
Та сделала удивлённые глаза:
— Какой нож? А это не ваш, он совсем из другого дела.
Ветлицкий не стал спорить, поняв, что Хельга Степановна уже приспособила данное вещественное доказательство под свои пинкертоновские нужды.
Как-то через полгода ему пришлось столкнулся со своей мучительницей нос к носу на колхозном рынке у автовокзала и машинально поздороваться с одетой во всё тот же красный костюм следовательницей. Она ошарашенно глянула на Андрея и отпрянула в сторону. Причём, или это просто показалось, в глазах её промелькнул какой-то затравленный испуг, словно это он «прессовал» Хельгу Степановну в милицейских и тюремных казематах, а не по её указке совершались все эти противоправные деяния.
Махнув рукой на такой «подарок судьбы», Ветлицкий двинулся своим путём, как всегда, спеша на автобус, а Хельга тут же затерялась в толпе. Кажется, такой встречи в её распорядке дня не было запланировано.
Вот и в этом опусе поставлена точка. Ветлицкий без сожаления посмотрел на стопу исписанных листов. Вроде бы обо всех упомянул, всё отразил, как было?
Всё и не всё. Чего-то здесь не хватает. Ах, да ощущения второго дна или неба. Это как бы другая неизвестная цивилизация существовала параллельно нашей. У неё всё не так: и в окружении, и в сущности. Словно какие-то неизвестные нам существа ушли жить либо в подземный мир, либо в океан, благоденствуя, если об этом можно так сказать, одни в виде китов и дельфинов, другие — ползая по дну и накапливая своими известковыми скелетами толщи известняков. Которые через миллионы лет нехотя поднимутся из глубин и получат названия полезных ископаемых, а пока их польза только в том, что эти особи дают работу своим надзирателям, а те кормятся плодами своего труда и кормят своих близких. Кажется, всё нормально, всё хорошо. Но злая энергия исподволь накапливается внутри всей этой субстанции, чтобы уже сейчас медленно сочиться наружу.


Часть 6

Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается…
Екклезиаст, гл. 6, ст. 8.

Вольному – воля

На крыльце редакции «Енисея», как обычно, тусовался народ. Андрей сразу узнал среди них Германа Старцева, который что-то увлечённо рассказывал, слушательницам. Увидев Ветлицкого, девчонки из секретариата пискнули и предпочли скрыться за редакционными дверьми, и только Магда, а это была она, не спеша докуривала сигарету.
— А, ещё один кладоискатель пожаловал, — пошутила Сунцова в сторону поэта. — Ты почему не на уроках?
— У меня в четверг «свободный день».
— Как это «свободный» или по «болонской системе» можно вообще детей не учить?
— Ты, Магдалена, дай хоть Ветлицкому одуматься, — прервал любознательную журналистку Герман.
— Одумываться у него, полагаю, было время. Да, задал ты нам работёнки, Андрей, и всё это твоя, Гера, писанина. Помнишь, когда ещё Солодовников главредил, я категорически была против, чтобы этот ваш «чоновский поход» печатать? Да и написал ты вроде обо всём и ни о чём. Понимайте, как знаете.
— Кому надо, те поняли. — Герман словно бы обращался за поддержкой к Ветлицкому.
— Как раз поняли те, кому не надо. Что-то сквозит здесь, пойдёмте в кабинет.
— Ты, Магдалена, после того случая, как Солода в редакторском кресле заменила, какая-то хлипкая стала. — Герман с прищуром посмотрел на Андрея. — Эх, и прописал бы я сейчас о похождениях Ветлы настоящую балладу или интервью взял на два разворота.
— Ветлицкому сейчас, по-моему, не до баллад. Пусть сначала свою шевелюру отрастит. Как ученики-то приняли, Андрей, после всех твоих приключений?
— Ученики-то нормально. — Ветлицкий провёл ладонью по только что начинающему отрастать ёжику волос и с тоской посмотрел на кудрявые весенние облака. — После тридцати жизнь только начинается.
В кабинет к новому редактору «Енисея» Магдалене Сунцовой наши заговорщики не пошли, а решили немного прогуляться по улице, на которой находилась редакция.
— Насиделся я по этим кабинетам, Магдалена, хочется свежим воздухом подышать.
— Подыши, подыши. — И Сунцова нырнула в чрево редакции.
Улицы весеннего города жили своей привычной жизнью. Горожане, вечно спешащие по своим делам, и теперь не изменяли своим привычкам. Поток машин несколько поубавился. Много легкового транспорта было припарковано не там, где разрешалось, а там, где было удобно хозяевам этих легковушек, молодёжь стайками перебегала через дорогу, и тоже не там, где было положено. Ветлицкий за время отсидки, привыкший всё соотносить с законом, и здесь невольно отмечал про себя даже малозаметные нарушения установленного порядка.
— О чём задумался, Ветла? — вернул его из забытья старый друг. — Магда правильно сказала, что сейчас не время для интервью. Ты со своим делом-то разделался?
— Я-то разделался, а они ещё нет.
— Всё ещё под следствием?
— И так и не так. Теперь прокуратура с моими «алиби» разбирается, да и дело тоже у них.
— Я так и знал, что этой тягомотины ещё на твой век хватит. Там если прицепятся, то долго из их тенет не выпутаешься.
— Да нет, мои адвокаты полагают, что у ментов ничего не выгорит, самих бы за беспредел не привлекли. Кстати, тебе привет от Фёдора Ивановича. Ба-а-льшой такой. Прямо приветище.
— Брось разыгрывать, что за Фёдор Иванович? — Старцев с недоверием и беспокойством посмотрел на собеседника.
— Какой привет, говоришь, и от кого? От твоего самого внимательного и дотошного читателя, о котором ты даже не подозреваешь.
— Да кончай загадки загадывать, Ветла. Не знаю я никакого Фёдора Ивановича.
— Зато он тебя хорошо знает, наслышан и даже весьма заинтересован в знакомстве.
— Если ты о «следаках», то хватит с меня и Купцова. Что-то мы чуть не бегом по проспекту чешем. Уже прохожие оглядываются. Давай-ка на лавочку присядем. Да не здесь, а вон там, в скверике за редакцией.
В городском сквере за редакцией «Енисея» было, на удивление, пустынно. Возможно, потому, что обеденный перерыв закончился, а рабочее время ещё нет.
— Тебя в редакции не спохватятся? — Ветлицкий испытующе посмотрел на друга.
— Меня-то? Я теперь свободный художник. Минимум строк набросаю и жду в очереди за гонораром.
— Ты и набросал минимум, что даже «дубак» на третьем продоле Магинской «кичи» тобой заинтересовался.
— Забудь ты, Ветла, свой блатной жаргон. Строишь из себя вора в законе, а небось из-за решётки на все голоса орал, чтобы тебя вытащили.
— Посмотрел бы я, как ты запел. Впрочем, если Фёдор Иванович про тебя не забудет, то и у вашей милости будет сто процентов возможности оказаться там, где Макар телят не пас.
— Прямо на сто процентов? — Старцев недоверчиво посмотрел на своего собеседника.
— Пусть не на сто, а процентов этак на тридцать.
— Брось хохмить и жуть нагонять, Ветла. Где эти твои тридцать, а вот задумка у меня есть. Я тут в бывшем партийном архиве покорпел…
— Как это ты туда попал?
— Теперь перестройка, гласность, да и я не просто человек с улицы. Как бы по заданию редакции. Материалов перетусовал горы. Так вот слушай; в местах, где мы с тобой шастали, владения трёх богатеев были: золотопромышленника Копытова, татарского князца Мадьяса и скотовода Коняева, который к золотишку тоже интерес имел. Допрежь старательское прошлое было у этого Коняева.
— Стоп, стоп! Разошёлся Шерлок Холмс, не остановишь. Я за ходом твоих мыслей не успеваю.
— Хорошо, что не успеваешь, только чует моё сердце, что не в тайге рыть надо, а где-то ближе к людскому жилью.
— Я и говорю тебе, Герман, чтобы не спешил, потому что Коняев Фёдор Иванович и есть тот самый хозяин третьего продола в Магинске. Он статью «Уходим чоновскими тропами», по-моему, до дыр зачитал и выводы о твоей авантюрной личности сделал.
— Так это и хорошо, Ветла. Значит, мы на верном пути. Вот смотри. — Любитель поисков чужих кладов поднял сухую ветку и начал чертить на песке. — Здесь мы орешничили, так?
— Ну, так, только к чему ты клонишь?
— А к тому, что ночевали мы с тобой на «Копытовской заимке», потом сквозанули якобы к Июсу, а оказались у Шоши. Где сбились?
— Где, где, в Караганде. Руку-то ты себе на спуске у пещеры ободрал.
— Правильно, только ты меня не сбивай. Такой опытный таёжник, как Иван Збруев, да ещё и с присными, не ограничился бы одной базой у Копытовской заимки, значит были ещё места и схроны. Так вот, выходит, что «Коняевское зимовье» мы проморгали. Да и «друг» твой Фёдор Иванович стал кое-что дотумкивать только после моей статьи, а так, как самому ему было шастать по тайге не с руки.
— Почему не с руки, Гера?
— А вот чего не ведаю, того не ведаю. Может, он больной или на работе он у себя на «продоле» один всеми «делами» заправлял.
— Сказал тоже — больной. Поздоровее нас с тобой будет, отъелся на казённых харчах.
— На баланде-то?
— Не знаю, может для обслуги отдельно варят. В хозкоманде не состоял.
— Вот и я говорю — не знаю, а у самого Коняева не спросишь, мол, как ты думаешь, Фёдор Иванович, куда твои родичи накопленные ценности дели? Значит, время ещё есть. У тебя-то, Ветла, когда отпуск?
— Какой отпуск, Герман, ты что, офонарел, с меня ещё и подписку о невыезде не сняли.
— К лету снимут, сначала дослушай. Ты уходишь в отпуск, у преподов он длинный, тем более я вообще круглый год свободен. И мы ищем «Коняевское зимовье». Я ещё в архивах покопаюсь, а когда твоего Фёдора Ивановича пощупаю… считай, «коняевские пенсы» у нас в кармане.
— Ишь ты, какой Буратино нашёлся. Сам-то Коняев — тёртый калач, покруче «левашовских» охранников будет. Да и напарники его из горотдела хоть и молодые, но с оружием обращаться умеют, заодно и самбо профессионально владеют. Так что не убежишь и не спрячешься.
— А кто сказал, что мы прятаться будем? — Герман посмотрел в сторону редакции и резко поднялся. — Всё, расходимся. У тебя телефон мой есть?
— Да был где-то в бумагах, если найду.
— Отстал ты от жизни, Ветла. Уже и пэйджеры по боку. Люди на сотовую связь переходят. Так что осовременивайся.

Лиха беда – начало

Наученные горьким опытом два искателя приключений снаряжением и продуктами запаслись основательно. Ветлицкий едва ли не все свои учительские отпускные вложил в благое дело, а Старцев четверть библиотеки знакомому библиофилу заложил.
— Чуешь? — похвастался он другу, похлопывая по рюкзаку и откинув полу китайской куртки на синтепоне, показал такое, что Андрей только рот разинул от удивления:
— Да ты, старче, никак оружейный магазин ограбил?
— Ну, магазин не магазин, а кое-кого из друзей раскрутить пришлось. Да ты не боись, это у меня «травмат» и ракетница. Хочешь, тебе один ствол презентую, а то пояс оттягивает.
Ветлицкий с опаской покосился на травматический пистолет и взял ракетницу.
— Из ракетницы мы палили, когда ещё в этнографической экспедиции были на третьем курсе.
— Ну, слава богу, хоть здесь от тебя ощутимая польза, Ветла. А всё мои старания: лопатки сапёрные достал и топор пожарный. Ты-то хоть компас прихватил?
— А зачем компас, если маршрут неизвестен? По солнцу будем ориентироваться. Я когда географа замещал, мы как раз подобную тему проходили.
Старцев с сожалением посмотрел на такого продвинутого напарника.
— Тему они проходили… Ох, не смеши ты меня, Ветла, ладно? Я вот ещё кальку снял с карты тех мест, куда идём, так что не будем, как слепые котята, по тайге тыкаться.
— Ты же сказал, что мы в тайгу на сей раз не пойдём.
— Ага, татарские курганы в Койбальской степи раскапывать будем. Их уже до нас на три ряда раскрыли и не то что золото древних алыпов, даже черепки все пронумеровали и по музейным коллекциям растащили. В общем кончаем трепаться, но компас остаётся на твоей совести. Тему они, видите ли, проходили, в пятом классе…
— Не все же такие продвинутые скалолазы, как ты, Гера. Рука-то действует?
— Рука — это та рука, у кого надо рука. По крайней мере на пишущей машинке исправно стучит всеми пятью пальцами.
Старцев покрутил широко растопыренной пятернёй в воздухе и весело заржал:
— А вот когда выйдем на коняевское золотишко, тогда пусть он попробует из этой руки хоть один царский червонец выцарапать. Пусть попытается, это ему не у себя на «киче» беспредельничать. Небось натерпелся ты, Ветла, от этого пережитка социализма? Да вижу, что натерпелся, ишь как поджилки затряслись, глазёнки забегали.
— Посмотрел бы я на тебя, Гера, такого храброго, когда на третьем «продоле» под началом Ивановича очутился.
— А-а, пуганая ворона и куста боится. Хватит трепаться, до Ефимкино на автобусе доедем, а там рюкзаки за плечи — и вперёд, да не просто вперёд, а вперёд и с песней. Усёк?
На автовокзале было полно народу, и нужный нашим «туристам» маршрут по наполняемости не выдерживал никакой критики. Уже выезжали с посадочной площадки, когда Ветлицкий саданул со всей силы товарища под бок.
— Смотри, Гера, вон справа мужик, у тумбы с расписанием движения транспорта, стоит. Да не у той тумбы, а у другой, в защитной форме.
— Никакого я мужика не вижу, бабёнку пьяненькую заметил, а мужика — нет.
— Эх, разиня, бабу заметил, а мужчину — нет. Сдаётся мне, что это наш Фёдор Иванович был. Вот мы и вляпались. Ещё никуда не уехали, а нас уже срисовали.
Герман протолкался к заднему стеклу, но автобус уже свернул на главную улицу, и водитель поддал газу.
В пригороде, у дач, пассажиры стали массово покидать автобус, и появились свободные места. Наши поисковики расположились рядом и только тогда стали горячо обсуждать, сумел ли их Иванович заметить с полной походной выкладкой или нет? У Германа ещё и двухместная палатка была принайтована к рюкзаку.
— Я же говорю, Ветла, что пуганая ворона куста боится. Может, это вовсе и не твой Иванович был. Чего со страху не привидится.
— Скажи ещё, что у страха глаза велики.
— И скажу… — Герман пустился в рассуждения, что когда он бегал от законной жены по своим шустрым бабёнкам, то ему тоже на каждом шагу казалось, что его благоверная мелькает.
— Да-да, кто про что, а вшивый знаешь, про что?
— Знаю, ты смотри, Ветла, чтобы нужный сворот не проморгали, а то будем из райцентра лишних десять километров по бездорожью топать.
— Ты у нас, Герман, за топографию отвечаешь, так что веди, Сусанин.
— Почему это я Сусанин?
— А кто же, Сусанин и есть. Ведь вывел вместо Июса на Шошу, или память начисто отшибло, пока на капроновой бичёвке над пропастью болтался?
— Подстраховщик был такой надёжный. Если бы рукав от фуфайки в расселине не тормознулся, то, скорее всего, оба к тем студентам на том свете присоединились.
Автобус нещадно пылил по гравийке, в салоне было пыльно и душно, но Ветлицкого целиком захватил ни к чему не обязывающий трёп.
— Почему оба на тот свет укатили?
— А потому, что без меня ты так и засох бы в пещере под охренительными рисунками на потолке.
— Да, может, выбрался бы с Божьей помощью.
— Если Бог сподобился забрать такой экземпляр к себе. Смотри, вон и наш сворот, кажется. Теперь ни какому Ивановичу не будет по силам нас догнать.
— Если только он нас на автовокзале не сфотографировал. А ты, Ветла, случайно, фотик не захватил?
— Случайно, не захватил ни фотик, ни компас. Удочки складные захватил и пустую банку из-под американской кукурузы, для червей. Кукурузу-то мы с Валентиной съели.
— Товарищ водитель, господин, или как вас теперь, на свороте нас высадите.
Отряхнувшись от дорожной пыли, Старцев с интересом огляделся по сторонам.
— Теперь попутную машину поймать бы, а то так-то топать ещё километров сорок, это в лучшем случае.
— А ты что, Герман, опять решил на Джой свалить?
— Не я решил, а от Уйского перевала до Копытовской заимки не так и далеко. Нужно бы в том районе пошарить хорошенько.
— Значит, на Ивановом золоте крест поставил?
— Значит, поставил. Иван Григорьевич получше нас с тобой тайгу знал. Да вообще я полагаю, что оно в Монголию утекло. Так что давай не будем ловить журавлей в небе.
— Эту песню я уже слышал. Полагаешь, Копытовская синица понадёжней?
— Может, и так, а может, на Коняевкий схрон выйдем, только тоже большой вопрос, чтобы знакомый твой, как его…
— Коняев Фёдор Иванович.
— Я и говорю, большое меня сомнение берёт, чтобы этот Фёдор Иванович в своих владениях до сей поры не похозяйничал.
— Видимо, не похозяйничал, если твоя коньюктурная статья не подвигла его на поиски фамильного добра.
— Э-э, вон и грузовик пылит. Голосуй, Гера.
Наши любители путешествий ещё долго тряслись на попутке, глотая пыльный воздух, так не похожий на целебный кислород Джойских предгорий. Стояла в то лето великая сушь, и одно могло радовать ловцов чужого счастья, что комара и гнуса в тайге было в разы меньше обычного. Шофёр как-то жалостливо посмотрел на своих пассажиров и объяснил, что все близлежащие речки лучше всего обходить по верховьям, русла-то почти у всех пересохли, и на прощание пошутил:
— Что-то я у вас лотков для мытья золота не вижу, или просто порыбачить решили?
— Какие из нас старатели, — Герман изобразил из себя полного профана. — Мы и золото видели разве что на ветринах универмагов.
— Ну-ну. — Шофёр ещё раз махнул рукой в сторону засиневших на горизонте горных вершин, и его «лайба» попылила дальше, а Старцев с усмешкой посмотрел на своего спутника:
— Да, Ветла, смотримся мы на природе, как две белые вороны. — И, видя, что Ветлицкий действительно приуныл, полез в один из карманчиков своего необъятного рюкзака, достал прозрачную коробочку чуть побольше спичечного коробка. — Не унывай, Ветла, компас я всё-таки захватил, правда, ученический, у сына конфисковал. Можно и на тебя буссоль повесить, но съёмки местности мы пока делать не собираемся, так что потопали.
— Я же, Гера, всё-таки исторический заканчивал, а географ так, на замене и по совместительству.
Солнце уже садилось в распадок, красное, предвещавшее и на завтрашний день галимую сушь. Даже среди мощных елей, которые устремлялись вверх, словно карабины некогда промышлявших здесь разбойничков, то ли колчаковских, толи семёновских банд, а может, и самого барона Унгерна, не ощущалось вожделенной прохлады.
— А смотри, Гера, — со знанием дела заметил Ветлицкий, — всяких пород деревьев хватает: и сосны, и ели, и осины, не говорю уже о берёзах и лиственницах, а кедрача что-то не видно.
— Кедры здесь росли, да люди их вывели.
— Как вывели?
— Очень просто. Там, чуть выше деляны леспромхоза располагались. А местная власть предприятия обонкротила, а территорию китайцам под лесозаготовки нарезала. Те и развернулись. Лекцию тебе о пользе этого дерева читать не буду, сам понимаешь. Только одно скажу, у меня дядя в Магинске бондарем работал при мясокомбинате. Он со своим другом на дому, в частном секторе, бочки под солонину делал, мясо в них на Север по Енисею отправляли. Так вот клёпка для бочек исключительно кедровая была.
— Всё ты, Герман, знаешь.
— Я знаю. — Старцев с усмешкой посмотрел на своего товарища. — И про клёпку и про уторники, и про наструги, не говоря уже о рубанках-фуганках. Небось и слова-то такие впервые слышишь?
Ветлицкий порядком запыхался, поднимаясь вверх по тропе, и уже ловил ртом воздух, а Старцеву хоть бы хны. Пёр, как лось, ещё успевал разводить турусы на колёсах, тоже, кажется, по выражению старцевского дяди-бондаря. Наконец, Герман заметил, что его друг «пары пущает». Остановился и присел на замшелую лесину.
— Всё, Ветла, привал, хотя до перевала мы с тобой сегодня не дойдём в таком темпе.

Фёдор Иванович сердится

«Всё-таки им неймётся», — подумал хитрый лис Фёдор Иванович про Ветлицкого и второго его спутника, надо полагать, того самого Старцева, автора краеведческой статьи в «Енисее» о красотах и богатствах здешних мест, а заодно и о молодом чекисте Гайдаре, гонявшем банду Ивана Збруева по просторам татарских лесов и полей. Почему татарских, а потому что ещё с малых лет усвоил Федька из рассказов своей бабки, что коренных жителей его малой родины, она иначе как татарами не называла, хотя большим авторитетом безграмотная старуха для Фёдора не была, да и он по младости своих лет мало что запомнил из семейных преданий. Старшая его сестра Катька слыла значительно смышлёней своего заполошного братца, а всё-таки не дозналась у старших, куда они свои богатства попрятали.
Фартук денег прабабка Дарья своей правнучке показала, только деньги те были бумажными и через некоторое время превратились в пыль. Зато золотой запас спрятали столь надёжно, что отец Федьки, Иван Петрович, обшарил все углы, да так, что ещё и Фёдору хватило. Правда, жизни на этом свете отцу Федькиному не много намерено было. Трудился тот на лесосплаве, заготавливая древесину для колхоза, вот и затянуло невезучего папашу под здоровенную лесину, когда плоты вязали на Усть-Сее. Это после уже молевой сплав освоили, не слишком-то заботясь о сохранности леса, а прежде кормилицу-реку берегли, лес гуртом не сплавляли. При молевом сплаве много древесины в воде тонуло и превращалось в «топляки», заодно закисляя воду.
Вообще-то Федька на родню был зол, как-то не по-хозяйски разделались они с наследством прадедов, хотя и себя винил. После армии, а попал он во внутренние войска, зону охранял, там кое-чему обучился, поднатаскался, на курсы младших командиров попал. Служба есть служба, да и та выпала на Дальнем Востоке. Не скажешь отцам-командирам, мол, отпустите дедовский схрон пошукать. Только он крепко помнил, что не зря его прадед Петро за Ишимом сгинул. Может, память о ссыльном помогала ему в работе, подхлёстывала?
Хватка у Фёдора Ивановича была ещё та. Жалел ли он своих подопечных на «продоле» магинской тюрьмы? Может, и жалел. Вот свалился же на его голову этот «писака» Ветлицкий, хлопот он ему доставил выше крыши, и дружок его, Старцев, тоже, можно сказать, «бумагомарака». Фёдор Иванович с таким контингентом нечасто сталкивался, самолично, так сказать. Может, потому и подтянул молодых оперов с горотдела, посоветовал тем, что делать и по какому направлению, раз уж они по счастливой случайности одного из тех писарчуков себе в отдел залучили. Всё по полочкам разложил, да, видно, у самого грамотёшки не хватило, а у напарников его гонору через край. Перестарались, и нет, чтобы всё методично с этого легковера Ветлицкого вытрясать, они его через неделю едва ли не на самоубийство подвигли. Потом оправдывались, мол, кто же от этого хлюпика такого мог ожидать? А Фёдору Ивановичу он уже под увеличительным стеклом общественности достался, и в конце концов Ветлицкого из цепких лап правосудия всё-таки вытащили. Да ещё адвокаты пообещали «всех благ» рьяному надсмотрщику «третьего продола» в магинской тюрьме. С тех станется, и ведь не скажешь, что за большие деньги старались, скорее всего, славу себе, любимым, «пиар» новомодный подтягивали.
«Бог с ним, с этим писаришкой», — решил Фёдор Иванович и совсем было махнул рукой на такое скользкое дело, если бы случайно не увидел на автовокзале двух промышлял в полной дорожной амуниции. Увидел и понял, что кладоискатели своего промысла не оставили. Вырядились, как заправские поисковики: рюкзаки, палатка, даже сапёрными лопатками обзавелись. Правда, ружьишка что-то при них не видно было. На ружьё разрешение надо, бумаги, то да сё, а вот «пукалками» попроще вполне могли вооружиться. Фёдор Иванович проследил, по какому маршруту эти охотники за Жар-птицей собрались, и понял, что ловить их надо в районе родной Коняевской заимки. То есть не ловить, а дождаться, когда они что-нибудь около прадедовой заимки накопают. Може, вся их затея пустышкой окажется, а возможно, и нет. Всё же с дураками ему, Фёдору Ивановичу, везло.
Теперь только мозгами пораскинуть в правильном направлении и своего шанса не упустить. Кое-как выправил у начальства тюрьмы отпуск, благо одних отгулов за сверхурочную работу набралось больше, чем на неделю, снаряжаться ему, как безголовым добытчикам Старцеву с Ветлицким, тоже не было нужды, в архивах сидеть, очевидцев выискивать. Всё знал старый лис Фёдор Иванович, навыки охотничьи ещё не совсем утерял. Короче, на третий день старлей Магинской «кичи» выдвинулся в район действий двух кладоискателей. Теперь нужно было раньше времени им на глаза не попадаться.

Мешая дело с бездельем

Палатку наши «туристы» разбили, так и не дотянув до перевала. Причём Старцев долго изучал свою «секретную» бумагу. Ветлицкий через плечо заглянул на его картосхему.
— Что ты там, Гера, высмотриваешь? Я небольшой геодезист, и то вижу, что она у тебя «километровка», миллион на сантиметр, короче, если хотя бы «двухсотка».
— А ещё лучше — к спутнику привязать, — огрызнулся Старцев. Теперь учёные работают над привязкой объектов через спутниковые системы.
— Так то учёные, а мы с тобой, старик, самоучки.
— Ладно, хватит философствовать. Ставим палатку здесь, у ручья.
— Какой-то он больно хилый, и вода мутная.
— По нынешнему году скажи спасибо, что хоть на такой наткнулись. А ты знаешь, Ветла, что в здешних местах все ручьи и речки золотоносные?
— То-то шофёр пошутил насчёт старательских лотков.
— Знаю, работай. Лапника под спальники наруби, а костерок сушняком топить будем. Да окапывай костровище. По-хорошему бы ещё и камнем по периметру обложить.
Хоть и находились за день наши путешественники порядочно, есть не хотелось. Старцев всё время подтрунивал над учителем, а Ветлицкий до того устал, что, как только забрался в спальник, так сразу и отрубился.
Всё-таки посвежевший горный воздух делал своё дело. Старцев же долго колдовал над своими бумагами, сверял с записной книжкой, что-то высчитывал, глядя на почти чёрное небо, утыканное полным набором разнокалиберных звёзд. Мысли о коняевской захоронке его все-таки волновали. Едва ли не с малых лет он мантулил, собирая деньги на сберкнижку, с которой они в одночасье сделали кульбит. Те, на что вчера ещё можно было купить квартиру, сегодня не дотягивали и до холодильника, а между тем старцевская двойня подрастала и требовала не только крепкого отцовского внимания, но и родительской, вполне материальной помощи.
«Ради чего с ума сходили, бегали на митинги, на выборах нервы портили». — Старцев числил себя активным демократом. Как и любой из журналистов, вплотную интересовался политикой, но… — так и не додумав, в который уже раз Герман поднялся, ещё раз внимательно посмотрел на небо и, убив у себя на лбу комара, тоже полез в палатку.
На следующий день наши искатели приключений проснулись с восходом солнца, вскипятили чай, причём Старцев, изображая из себя бывалого в тайге человека, набросал в котелок с кипящей водой не то веточек, не то каких-то целебных трав, «очень для здоровья полезно, бодрит и придаёт силы» — откомментировал он этот колдовской, почти шаманский напиток и пояснил в заключении: «Татары в здешних местах — язычники и толк в такой медицине понимали не хуже, чем лекари с универовскими дипломами».
— Тоже скажешь, Гера, то-то не благодаря ли этим народным методам их соплеменники превратились в вымирающее население?
— Здешние племена никогда малыми народами не были, малыми их сделал Чингисхан, — заканчивая ничего не значащий трёп, изрёк Старцев.
После чаепития, собрав палатку и с сожалением, едва ли не взвесив рюкзаки, за прошедшее время крепко полегчавшие, двинулись к перевалу. Наверху было прохладнее, чем в низинах, но солнце решило спуску непрошеным гостям не давать, и, уже спускаясь к обмелевшей реке, Ветлицкий ощутил, что тело покрылось испариной, Герман же вышагивал, как молодой лось.
— Гера, ты меня загонял! — взмолился Андрей, отпыхиваясь и норовя сбавить шаг.
— Ты, Ветла, прошлый раз демонстрировал свою интеллигентность, и опять. Кстати, забери-ка из моего рюкзака патроны для своей ракетницы.
— А «травмат» уже не доверяешь?
— Нет.
— Спасибо.
— Где тебя потом с этим оружием искать? Отдохнули, ну, и потопали. Нам до предполагаемой Коняевской заимки ещё два суворовских перехода.
— Этак-то наши вещмешки совсем полегчают.
— Полегчают, будем молодую кору с осин глодать, как кролики.
Судя по маршруту, который Старцев проложил на своей картосхеме, поисковики за день отмахали километров двадцать. Причём Старцев так и не отучился от своей привычки хохмить и запугивать впечатлительного напарника: то ему медведь почудился в чащобе, то какой-то мужик сродни «снежному человеку» на противоположном склоне замаячил, километрах в полутора. Ветлицкий, которому надоели россказни друга, попытался того урезонить:
— Сам ты на снежного человека похож, Гера.
— Не веришь, твоё дело, но всё-таки не расслабляйся.
И Ветлицкому вспомнилось, как Иванович наказывал Майору в тюремной «хате», чтобы тот не расслаблялся, а то карцер сидельца уже заждался. Андрей не стал Герману рассказывать про этот эпизод из его тюремной практики. Он боялся расспросов дотошного собкора «Енисея» и по возможности гасил любопытство при первых же поползновениях последнего хорошенько допросить товарища.
На Копытовскую заимку вышли дня через два. Наконец-то появилась возможность расслабиться, вопреки наказу Старцева и хоть одним боком пристать к относительному бережку цивилизации. Но и тут Герман не изменил своей паскудной привычке всё усложнять.
— Печку топить не будем, чуешь, с гольцов хиус тянет. Занесёт искру в чащобу, и спалим гектар пятьсот заповедного леса. Да хорошо, если сами выберемся.
— Тогда давай костерок сотворим.
— И костерок не станем палить. Мало ли кто выйдет на огонёк.
Ветлицкий вздохнул и наскоро пожевав сухих галет, наладился спать. Ему изначально не нравилась старцевская затея выйти на коняевский схрон, да и был ли этот некий «золотой бычок», если за полста лет он так и не проявил себя? По крайней мере его, Ветлицкого, вместе с кладоискателем Старцевым явно не поджидал, а Герману хоть бы хны.
Несмотря на свою покалеченную руку, тот чувствовал себя в тайге, как дома, а то и лучше. Дома у Старцева жена, дети, да ещё и тёща в придачу, а здесь вольному воля. Даже то, что лето выдалось на редкость засушливым, многие ручьи и речки начисто обмелели, зато в брод переходить можно было без труда и опасения, что если не снесёт куда подальше, то заставит обходить не один километр в поисках брода, опять же комарья — этого извечного бича таёжников, было намного меньше обычного, а гнус и вовсе пропал. Ветлицкий вспомнил, как на учительских курсах усовершенствования заехали они в Абазу. Даже у костра не было спасения от злющей таёжной мошки. Чёрным густым налётом набивалась эта тварь под обшлаги рукавов энцифалитки, а мошка не комар, она не протыкает кожу, а вырывает из неё куски, и боль от сотен укусов становится большой проблемой.
На следующее утро уже вошло в привычку вставать с восходом солнца, Старцев запалил костерок. Вода быстро закипела. Ветлицкий рассеянно рылся в заметно отощавшем рюкзаке, как из «ближнего леса навстречу ему идёт вдохновенный кудесник…» — и пусть вышедший из чащи путник вовсе не походил на пушкинского кудесника, реакция у «пуганых ворон» на сей раз была почти мгновенной.
Оба ощетинились своим оружием: один «травматом», другой — ракетницей. Ветлицкий ещё и топорик не успел выпустить из рук. Вышедший из-за деревьев незнакомец не выказал никакого испуга. Он внимательно оглядел обоих и примерительно произнёс:
— Вы что, ребята, игрушки-то уберите. Свой я.
— Какой ещё свой? — выдавил из себя Ветлицкий. — Свои по тайге в такую рань не рыщут.
— Рыщут, ещё как рыщут.
Незнакомец хоть и был с ружьём, но не сделал ни малейшей попытки скинут ремень с плеча.
— Я за вами уже давно наблюдаю. Вижу, что ходоки вы не ахти какие. Городские, наверное?
— Городские. — Старцев, не убирая своё орудие защиты, испытующе посмотрел на пришлого. — Что, слишком глупо смотримся на лоне родной природы? Это мы просто прикидываемся простофилями, а так-то ещё ого-го!
— Я и вижу, что «о-го-го». Брагин я, охотовед из Новосельцева. Не слыхали?
— Нет, — уже подобрее откликнулся Ветлицкий.
— Значит, вы обошли их стороной, а я здесь, у родителей, тоже наездом, в гостях, но места эти мне хорошо знакомы, с детства, так сказать. Вот пока за вами наблюдал, все родные куртинки вспомнил. С малой родиной повидался, заодно и отцовскую избушку на Джое навестил.
— Джой, это где? — поинтересовался Старцев, решив не строить из себя знатока, но мужчина вроде бы и не слышал его.
— Сами-то зачем в такую даль забрались?
— Мы краеведы, — отрекомендовался Старцев, напарник мой — школьный учитель, а я собкор газеты «Енисей» Старцев. — Может, читали, я в нашей газете большой разворот давал со статьёй «Уходим чоновскими тропами», по местам революционных событий.
— Нет, стать ваша мне не встречалась. Сам я из Кемерово, оно хоть и по соседству, а всё-таки СМИ у нас несколько разнятся. Работаю охотоведом в тамошнем лесничестве, а зовут меня Николаем Сибирцевым.
— А это Ветлицкий Андрей Андреевич, — расшаркался Старцев. — Моё имя Герман, Старцев Герман.
— Выходит, познакомились. Чайком-то угостите? — улыбнулся пришлый охотовед.
Искатели приключений переглянулись, помня, что запасы еды катастрофически подходили к концу.
— Понимаю, шамовка, как говорят, заканчивается, но я вас выручу.
После импровизированного чаепития охотовед спросил у приунывших хозяев:
— Карта у вас есть?
— У Германа, — кивнул Ветлицкий на друга.
Глянув в карту, Сибирцев поцокал языком.
— А вы рисковые ребята, револьверами обзавелись, а хорошей картой — нет. Это же учебное пособие для второго класса, а не карта.
— У меня ещё картосхема есть, — неуверенно произнёс Герман и достал запасную бумагу. Охотовед сунул нос и в неё.
— Хрен редьки не слаще. Ладно, объясняю на пальцах. Перевалите через гору, вниз не спускайтесь, а идите по хребту. Как три высотки одну за другой одолеете, так увидите тропу. Тропу увидите, говорю, — уточнил он, заметив, что Герман пытается соотнести наставления Сибирцева со своей схемой.
— Да-да, понятно. Через три вершины — тропа.
— Так вот по этой тропинке выйдите к избушке — сторожке моего деда, а в ней возьмите провианта себе. Весь забирайте, я скоро уезжаю, а пришлые люди, надеюсь, позапасливее вас будут. Прогулялся я здесь достаточно, и домой пора. Только за золотишком сюда не ходите, тем паче за кладами. Нет здесь золота ни збруевского, ни колчаковского.
— Да мы вовсе не за чужими схронами, — заюлил было Старцев, говорю же — краеведы, и, уже совсем обнаглев, поинтересовался у добрейшего Николая Сибирцева: — Копытовскую заимку мы знаем, она ещё уцелела, а вот Коняевскую бы…
— Ну, про Коняевскую на пальцах не объяснишь. Давайте свою карту и схему, попробуем сориентироваться.
Охотовед как бы задумался на время и потом склонился над старцевскими бумагами:
— Где-то здесь она, на карте, — и ткнул пальцем весьма неопределённо, — а вот здесь, на схеме. Давайте карандаш или авторучку.
Сделав крестик на месте предполагаемой коняевской сторожки, он снисходительно посмотрел на собеседников.
— Полагаю, что у Колумба карты точнее были, когда он свой путь в Индию прокладывал. Искал Индию, а попал в Америку. Смотрите, чтобы у вас так же не получилось, потому что если промахнётесь, то как раз в Туву выйдете, а там и до Монголии рукой подать.
— Шутите? — несмело вставился Ветлицкий. Ему сразу расхотелось путешествовать с таким поводырём, как Старцев.
— Да нет, не шучу, но я бы на вашем месте не рисковал.
Когда охотовед скрылся в близлежащих зарослях, Ветлицкий с негодованием бросил другу:
— Вот тебе и снежный человек.
— Какой ты прыткий, — огрызнулся Герман, — а может это вовсе и не он был. Думаю, что долго за нами ходил, тоже присочинил. Стал бы отдыхающий из Кемеровской области за посторонними людьми по тайге мотаться.
— Чужая душа — потёмки, — вздохнул Андрей. — Может быть, и стал.
— А вот с этого места поподробней. — Старцев ехидно заглянул в глаза другу. — Значит, ещё к заимке и близко не подошли, а уже двое со стороны нас срисовали? К тому же и третий должен когда-нибудь появиться, сам Коняев, твой надзиратель, если это он на автовокзале нам встретился.
— Не много ли для начала? — Ветлицкий нахмурился.
— Ладно, хватит трепаться, пошли Николаевы горки мерить, а выйдем на его избушку да заполучим еду из обещанных припасов, тогда и горевать не о чем.

По волчьему следу

Ковыляя с горы на гору, почти по абрису, на это только издалека смотреть хорошо, а ползти за этим косолапым Старцевым Андрею было очень неудобно. Тут ещё солнце подкидывало градусы к температуре тела. Пока до искомой точки дотелепали, свет стал не мил, одно утешение — тропа в самом деле была и спускаться по ней было приятно. Впрочем, Старцев развил такую скорость, что часа через три они уже подходили к избушке, которую им великодушно засветил Сибирцев. Избушка была и провиант в ней был, а сил уже не было, особенно у Ветлицкого.
— Ты, старче, куда хочешь сегодня мети, а я пас…
— Тоже мне охотник за бриллиантами, ещё и близко никуда не подошли, а он, видите ли, пас. Лучше посмотри, сколько нам Колян отвалил. Поистине Николай чудотворец.
— Не богохульствуй, Старцев.
— А я и не богохульствую. Просто удивляюсь, что просто так, считай, с куста, получить и мяса сушёного, я полагаю, это маралятина, и рыбы, и сухофруктов, не говорю о сухарях. Смотрю я на рыбу, такую бы под пивко. Ты, Ветла, не знаешь, как эти стручки называются?
— Не знаю, здесь у нас один краевед, а я историк. Хватит филонить, давай ужин готовить.
— Готовь, если по кухне соскучился, а я сухого мяса пожую, как Амундсен.
— Амундсен своих собак по очереди ел. Ему некогда было собачатину вялить. Он Роберта Скота обогнать вознамерился.
— Знаю, знаю, что обогнал и Южный полюс в 1911 году открыл, а Северный — Роберт Пири, американец, на год раньше.
— Скучно с тобой, Старцев, всё-то ты знаешь, ко всему руки приложил. Только вот когда я сидел, ты здесь икру метал, и не потому, что статью свою краеведческую в «Енисее» тиснул, а за тот очерк в брошюрке, в котором и обо мне упомянул, как раз перед арестом. Струсил, что и вашу милость могут за штаны притянуть?
— Ничего не струсил. Кто это тебе такую туфту занёс?
— Зачем туфту. Сам небось перетрусил и к Мирре Нестеровне побежал за советом, только она что тебе сказала?
— Никуда я не бегал и ничего никто мне не говорил.
— Опять врёшь. Она тебе сказала, дорогой Герман, как совесть позволит. Ты, конечно, очерк обо мне со своей брошюрки не выбросил, но штанами потряхивал и очки, хоть они у тебя совсем не тёмными были, носить перестал. Наверное, решил, что если Ветлицкого замели, то его дружка вполне к ответу притянуть могут как соучастника.
— Ну точно расфантазировался, писатель — от слова «писать», кривыми стежками.
— Меня, Герман, не уешь, а вот плюсов в биографию тебе этот эпизод не прибавит.
После таких объяснений в расстроенных чувствах плюнули на осторожность и залегли спать в избушке, чтобы завтра двинуться на поиски коняевского зимовья.
Здесь, около избушки Николая Сибирцева, солнце из-за сопок поднималось гораздо позднее, но его яростных лучей вполне хватало, чтобы испортить настроение ни одним охотникам до чужих схронов, и казалось, что оно задалось целью не пускать чужаков в свои царственные приделы.
По пути к коняевской заимке им попались два шурфа, совсем оплывшие, а третий, ещё крепкий, был обшит изнутри тонкомером.
— Зачем нам, Герман, рыскать здесь, как доберманы-пинчеры, и золота, слышишь, что Сибирцев говорил, нет в пределах досягаемости.
— Ну, шурфы необязательно под золотишко били.
— А под что ещё?
— К примеру, нефрит в наших краях людей привлекает. В Китае сей минерал подороже золота ценится. Сила в том камне, не слыхал?
Про чудодейственную силу нефрита Ветлицкий мало что знал, разве то, что саркофаг Тамерлана был сделан из этого самого камня. Значит, не такой он и драгоценный, но доказывать Старцеву, что тот слегка заблуждается, не стал, а Германа уже несло.
Достав свою сапёрную лопатку, он спрыгнул в шурф. Рылся там, рылся и наконец показал камень величиной с ноготь большого пальца. Грязно-зелёный, он не вызывал ни восторга, ни впечатления от своей значимости.
— Смотри, — протянул находку Старцев своему напарнику. Недаром здесь стенки шурфа тонкомером обшиты. Глубже намеревались идти, да что-то их остановило.
— Камень как камень. — Андрей повертел находку, не видя ничего ни таинственного, ни волшебного.
— Да ты его оботри, а лучше — промыть.
Ветлицкий пожал плечами и, чтобы не разочаровывать друга, согласился с его доводами.
Наконец Старцев выбрался из шурфа и бесцеремонно отобрал камень у мало что понимающего в геологии товарища.
— Приедем в город, отнесу ювелиру, пусть вделает в перстень, и буду носить, как талисман.
— Тоже мне нашёл талисман, вот у меня оберег покруче твоего талисмана будет.
Андрей сунул руку за пазуху и достал образок, оттиснутый на куске толстой кожи с изображением какого-то старца.
— Сын Валентины привёз, когда из Красногорска приезжал. Знал, что этого нашего рода-племени заступник, святитель Войно-Ясенецкий.
— С каких это пор у тебя, Ветла, такой защитник появился? — Герман с недоверием посмотрел на друга и его оберег.
— Да уж поверь, неоднократно проверено. Как надену, так удача сама в руки плывёт. У меня отец был командиром разведки на Северном фронте. Около двух десятков «языков» с финской стороны доставил. А разведчики, они всегда от штаба работают и пленных в штаб доставляют. — Герман поёжился, похоже, солнце и его достало, но Ветлицкого уже несло. — А когда фашисты прорвались, то отец со своими разведчиками организовал оборону и отбивались, как говорится, «не щадя живота своего». Тогда-то батю тяжело ранило, ключицу перебило. Фронтовые лекари своими силами пытались отца выходить, ан нет, и поехал он в далёкий тыл. В Красногорский госпиталь 1515, а там главным хирургом Войно-Ясенецкий был, этот самый священник Валентин Феликсович.
— Ладно, пошли, Ветла, по дороге расскажешь, а то уже скоро обед, а мы всё ещё у места ночёвки топчемся.
По тропе, указанной Сибирцевым, протопали километров пять. Шли маршрутом по картосхеме корреспондента «Енисея». По дороге приходилось не раз задерживаться: то Герман нашёл два деревянных жёлоба, причём если первый сгнил, то второй был ещё весьма крепкий.
— Видишь днище у него, как бы в зарубках, — демонстрировал свою осведомлённость Старцев, — потому что воду из ручья по нему направляли.
Крупицы золота в этих самых зарубках и задерживались.
— А где ты, Герман, здесь ручей видишь? — с недоверием поинтересовался Ветлицкий.
— Был ручей, да весь вышел. Сушь-то какая стоит!
— Фантазируешь, старче, нашёл благодатную почву для своих излияний.
Вот и лепишь горбатого. Лучше в свою схему внимательнее смотри, а то проскочим коняевскую заимку.
Во время обеденного привала решили сделать ревизию содержимого рюкзаков.
— Ты, Ветла, патроны от ракетницы либо в карман куртки положи, либо… а лучше вообще держи их поближе. Это у меня «травмат», как «смит-вессон», а твоя пушка однозарядная — допетровская гаубица. Ты у нас, Андрей, тяжёлая артиллерия.
— Понял, только с ракетницей при случае много не навоюешь.
— Не скажи, помнишь рассказ, кажется, у Василя Быкова «Третья ракета»? Вижу, что не читал, как-нибудь на досуге перескажу.
День клонился к вечеру, стали длиннее и путаней тени, появилась безвредная мошкара-толкунчики. Старцев всё чаще останавливался, всё внимательней изучал и карту, и свою картосхему.
— Метку Сибирцева вижу, а коняевскую избушку — увы, и русел бывших здесь некогда речушек тоже полное отсутствие. А ты знаешь, Ветла, мне один бывалый промысловик рассказывал, что золотишко, как и полудрагоценные камни: нефрит, жадаит и даже листвинит — нужно под водопадами искать. Здесь, в Южной Сибири, их полное наличие имеется.
— Дело за малым, осталось водопады найти и греби полезные ископаемые лопатой.
— Всё иронизируешь? Нет, Ветла, ты неисправим. Вот, кажется, это самое место, где заимка должна стоять, а избушки нет, одни бугры. Старцев сбросил рюкзак с плеч и осмотрелся.
— Доставай, помощничек, лопату. Проверим искомое место на вшивость.
Ветлицкий ковырнул дерновину пару раз. Ему мешала ракетница, да ещё запасные патроны в кармане. Что-то тревожно было на душе. Марево жаркого летнего дня висело над косогором, который зарос редким сосняком и полусухим кустарником. Место для заимки было выбрано коняевским дедом неплохое. Зимой снегом не заносило, летом водой не заливало.
Старцев ещё раз оценивающе обошёл по периметру того, что, несомненно, являлось фундаментом предполагаемой избушки.
— Ты смотри, Ветла, все избушки целы, полусгнившие, мхом заросли, но стоят, а эту напрочь сожгли, словно в отместку. Наверное, недобрыми были хозяева.
— Да уж куда добрее. Попадись ты в лапы Фёдору Ивановичу, сполна бы убедился в его доброте.
— Не каркай под руку, Ветла, избушку явно сожгли и давно. Давай так: по внутреннему периметру целиком горелое зачистим, а по внешнему — с верхней стороны.
— Почему только с верхней?
— А потому что там и снегом меньше заносит и водой не заливает.
— Золото не сгниёт. С чего ему только по верху быть запрятанным, может, и сбоку?
— Может, может. Давай сначала подкрепимся, оно и работать будет веселее.
Ветлицкий не прочь был отдохнуть, заодно и порассуждать насчёт этичности их поступка, но в Германе уже проснулся дух настоящего охотника. Он несколько раз обошёл вокруг бывшей избушки, выбросил пару-тройку полусгоревших бревёшек, какие-то ржавые обручи, но ничего стоящего, разве что крепко помятый и порядком окислившийся медный самовар да колченогий таганок. Под конец своих изысканий сделал вывод:
— Всё-таки мне кажется, что избушку просто сожгли, и никто здесь после пожара не рылся.
— После пожара — да, а вот до пожара, это ещё вопрос.
Ветлицкий взял лопатку и первым приступил к работе. Начал с угла и почти сразу бросил, как только снял верхний слой горелой трухи.
— Дальше, Гера, плитняк сплошняком идёт, а плитняк — это материнская порода.
— Так, считай, что нам повезло, — резюмировал Старцев, — сразу видно, потревожено место или нет.
— Тогда нам всю внутренность придётся зачистить.
— Придётся — зачистим, не зря же мы сюда столько вёрст киселя хлебали.
— Зря — не зря, перемазались в саже, как черти. — Андрей посмотрел на напарника и расхохотался. — С нас теперь только картину писать «Углежоги на привале».
— Жаль, что ты не художник, а то бы занялся по совместительству. Отдохнём немного, и что ты про батю своего не досказал?
— А то, что Войно-Ясенецкий в начале войны в ссылке был, а уже тогда слава как врача от бога впереди его бежала. Написал он в Москву, что согласен отсидеть положенное после войны. Вот его из ссылки вернули и назначили главным хирургом над всеми красногорскими госпиталями.
— Приспичило, так забегали. То, вишь, враг народа, а то главным.
— Ему даже в рясе оперировать разрешили и службу править в Николаевской церкви, это сельцо такое, на окраине Красногорска.
— Ну и что, батю-то твоего вылечил?
— Как видишь, я-то без отца, наверное, на белый свет не появился бы. У того уже заражение пошло, а Войно-Ясенецкий в гнойных болезнях и травмах хорошо разбирался, даже книгу написал о гнойной хирургии и Сталинскую премию за неё получил.
— Так что вся наша семья, выходит, ему по гроб жизни обязана.
— Значит, нам должно повести, если образок архиепископа с тобой. Освободили вашего заступника-то?
— Освободили, он после в Крыму свою деятельность продолжил, а умер, так его весь Симферополь хоронил, святителя Луку, может, слышал, ты же начитанный весьма.
Герман только раскрыл рот, как откуда-то снизу послышался шум мотора и на отлогий склон выехал допотопный уазик с матерчатым верхом. Наши кладоискатели переглянулись.
— Может, это Сибирцев нас решил проведать? — неуверенно произнёс Ветлицкий.
— На «может» нет надёжи, — отрывисто бросил Герман. — У тебя ракетница в порядке, а патроны? Небось опять, как в прошлый раз, в рюкзаке, на самом дне?
— В твоём рюкзаке были в прошлый раз, старче.
Пока этак-то перепирались, уазик лихо подкатил к избушке и остановился у кучи сушняка, жёлтого лапника и старой, сухой травы. Из машины вылез мужчина, в котором Андрей узнал старого знакомого — Фёдора Ивановича, надо полагать, хозяина этой самой сгоревшей коняевской заимки, половину основания которой уже зачистили изнутри от земли и гари наши кладоискатели.
— Работаете, ребята? — оценивая обстановку и пока ещё не приближаясь, спросил он старателей.
— Да вот трудимся помаленьку, Фёдор Иванович, — выдавил из себя Ветлицкий.
— Андрюша, никак? А помнишь, ты мне тогда, во дворе тюрьмы, когда на освобождение уходил, сказал: «До свиданья». — Ещё и задний ход дал, какое, мол, до свиданья, Фёдор Иванович. У меня нюх, чуял, что ещё пересекутся наши дорожки, а это, наверное, тот корреспондентишка с тобой, который ходит чоновскими тропами по чужим дорогам? Ходит, ищет, чего не терял.
— Старцев, — уточнил Ветлицкий.
— Ну, сейчас будем знакомиться, только ружьишко возьму. — Коняев открыл дверцу и потянулся вовнутрь. Это действие подъехавшего вывело Старцева из коматозного состояния и он закричал напарнику:
— Пали, Андрей, а то он нас здесь рядышком положит!
Ветлицкий выстрелил под ноги Ивановича, ракета с шипением нырнула вниз и ушла куда-то вбок, а пока он перезаряжал ракетницу, услышал ещё два хлопка. Это Старцев палил из своего «травмата». Коняев отскочил от уазика и бросился было к нашим кладоискателям.
— Машина горит! — Закричал Ветлицкий, показывая туда, откуда только что отскочил Иванович.
Фёдор Иванович оглянулся. Сухая куча валежника мгновенно занялась, скорее всего, от горящей ракеты. Тент уазика тоже с одного бока заполыхал. Коняев бросился к машине и, скорее всего, попытался отогнать её от полыхающей кучи. Он совершил прямо-таки милицейский разворот и покатил под уклон. Уже у самого сосняка, видно было, как человек выпрыгнул из горящего уазика, а тот воткнулся в сосну, и сухую, смолистую крону мигом объяло пламенем.
Старцев подхватил свой рюкзак и на бегу крикнул Андрею:
— Чего рот разинул, беги!
Вскоре они скрылись за гривой и бежали, наверное, так, что не только тучному и уже в годах надзирателю Магинской тюрьмы, но и самому знаменитому бегуну Владимиру Куцу, а задно и братьям Знаменским было бы не по силам их догнать.
Когда углубились в тайгу, Старцев предложил возвращаться назад тем же путём, каким и пришли, а за гривой уже занималось зарево пожала.
— Достанется Ивановичу на орехи за то, что тайгу запалил.
— А Иванович ли? — засомневался Ветлицкий.
— Не Иванович, так ты, — криво усмехнувшись, уточнил собкор.
— Пусть уж лучше Иванович, — пошёл на попятную Ветлицкий. — У него среди спасателей много знакомых, надо полагать, есть кому заступиться.
— Если его поймают, судя по твоим рассказам, старый лис всегда сумеет отвертеться.
— Его вряд ли прищучат.
— Уходить надо и как можно быстрее из тайги выбираться. Если ветер направление сменит, хана нам, и до суда не дотянем, а кстати, где твоя сапёрная лопатка, Ветлицкий?
— На коняевской заимке, надо полагать.
— Теперь спасибо Иванович тебе за такой подарок не скажет.
— Думаю ему сейчас не до раскопок. — Старцев прибавляя ходу, помахивал своей уцелевшей лопаткой. — А моя цела.
Клубы чёрного дыма за спиной подгоняли неудачников и вскоре они уже были далеко и от лесного пожара, и от коняевской заимки. Где-то на полпути замелькали между деревьев крыши каких-то строений.
— Скорее всего, это, те самые Новосёлки, о которых говорил Сибирцев. — Ветлицкий, как хорошая ищейка, повёл носом. — А дымом не пахнет.
— Дымом у нас позади хорошо несёт, а здесь летом кто же печи топит, — возразил Старцев. — В деревню заходить не будем, не стоит светиться. Всё равно в ней дворов с десяток, да и те, надо полагать, полупустые.
— Всё равно народ надо предупредить.
— Чего их предупреждать, вон за спиной уже дым в полнеба. Полагаешь, что таёжники слепые? Самим сматываться побыстрее надо, да и ветер сейчас от деревни тянет.
Оба неудачника скоренько обошли Новосёлки стороной и вышли на дорогу в надежде на попутную машину.

Всё хорошо, что хорошо кончается

Жаркое лето душило в своих объятьях не только окружающие пригороды, но и городу доставалось по полной программе. Уже полмесяца прошло с той поры, как Старцев и его друг Ветлицкий возвратились из вояжа по злачным местам. Как ни доставалось от Ивановича его опекаемому в Магинске, но всё-таки душа у Ветлицкого была не на месте, болела и беспокоилась о том, а спасся ли Коняев, вышел ли к людям. Уазику-то его точно кранты. Встретив Старцева в редакции «Енисея», попробовал завести разговор об их общем знакомом.
— Тебе что, Ветла, мало от него перепало? — недобро усмехнулся собкор. — Вижу, что мало. Помнишь строчку из певца народного горя Некрасова: «Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа…» Чуешь, батька, «Милей господа…».
— Ничего не чую и судьба Коняяева меня просто по-человечески беспокоит.
— А ты сходи под ворота Магинской «кичи», постучись: «Как, мол, здесь Фёдор Иванович поживает, я о его здоровье беспокоюсь».
— Брось юродствовать, Гера, всё-таки мы тоже руки приложили к Ивановичему косяку.
— Я и говорю, сходи к своему «дубаку», передачу принеси, или как там у вас «по фене», «дачку», кажется?
— Просто ты на меня из-за провала экспедиции разозлился?
— Оченно надо, обидно, что сил столько положили, да и средств. Дети у Наташки, видите ли, к школе не готовы. Жаль, что статейку нельзя тиснуть. Поднесло твоего Ивановича. — Старцев ехидно посмотрел на Андрея, и тот вспылил:
— Почему это Иванович моим стал? Он такой же мой, как и твой.
— Ха-ха-ха, можно подумать, что это я в Ивановича из ракетницы запустил?
— Не ты, так и прижми хвост, может, моя ракетница и ни при чём вовсе. Ты тоже палил из «травмата». Вполне мог бензобак пробить.
Между некогда лучшими друзьями наметился крепкий разрыв, когда в комнатушку, где сидели спорщики, заглянула секретарша Фаечка:
— Андрей Андреевич, вас Магдалена Георгиевна к себе приглашает.
Ветлицкий был рад такой развязке и покорно поплёлся за Фаинкой.
Сунцова хоть и заняла место редактора, солидности ей это не прибавило.
Даже не располнела, сидела за редакторским столом этакой синицей.
— А ты что, Ветлицкий, носа не кажешь? Мы тут за тебя сражались, как русские при Бородино, а ты?
— Да, Магда, Магдалена Георгиевна, то школьные дела, то со Старцевым… — Ветлицкий замялся.
— Опять чоновскими тропами куролесили. Кстати, в тех местах, где вы с Герой гужевались, ба-а-льшой пожар случился.
Андрей, как школьник, опустил голову и уставился в пол:
— Я не знал.
— Случился, случился. Недавно на пресс-конференции у Веселова, нового начальника МЧС была, так он крепко выражался. Уголовное дело, говорит.
— Почему, Магдалена, если пожар, то обязательно криминал?
— А потому, что там сгоревший УАЗ нашли, в нём канистры выгоревшие, из-под горючки, ружьё в негодном состоянии…
— А мечеть, полагаешь, тоже я развалил? — попытался всё свести к шутке смущённый литератор.
— Да нет, это я просто так с тобой разболталась. Привык у нас народ, где криминал, там без Ветлицкого не обходится. Где пожар — тоже. Это твой дом в Отрадном горел?
— Горел когда-то, только я там ни при чём был.
— Тебя и здесь никто не винит, только недавно встретила Наташу, жену Старцева, и она жаловалась, что её проходимец по тайге шастал, новую куртку подпалил.
— Куртку можно и у костра… того-самого…
— Можно. Ладно, Ветлицкий, рада была тебя видеть на этот раз живым и здоровым. Что-то стишата перестал к нам заносить?
— Старею, Магдалена Георгиевна. «Года к суровой прозе клонят», — как заметил ещё «наше всё» — А. С. Пушкин.
— Опять Пушкин провинился. Везде Пушкин, а сами-то мы где?
От Сунцовой смущённый литератор вышел как бы чуток разоблачённым, но вину за случившийся пожар на себя брать не стал, только решил, что даже со старыми друзьями ухо надо держать востро.

Неожиданный финал

В очередной раз Ветлицкий приехал в город из Отрадного в свой свободный от занятий день и шёл, намереваясь навестить коллег-писателей в их Союзе. Прошло уже более полугода, после тех памятных летних событий, когда они со Старцевым пытались достучаться до золотых запасов семейки Коняевых. Хоть и немало времени, только Андрей всё трясся, вот придут, вот арестуют, и пусть Старцев по своим источникам пронюхал, что пожар небольшой, в том районе как раз совместно с кемеровскими пожарными были учения, но учения, может быть, и были, а вот судьба Фёдора Ивановича ни Старцеву, ни его спутнику из посёлка оставалась неизвестна, что заставляло тревожиться, бояться и переживать.
Уже у самого сворота к редакции, впритирку к рассеяному пешеходу подкатила продвинутая иномарка. То, что это иномарка наш торопыга догадался по наличию руля на правой стороне.
— Ветлицкий? — Здоровенный детина, приоткрыв дверцу, высунулся из машины. Андрей сначала хотел соврать, мол, ошиблись, уважаемый, а потом решил не искушать судьбу и не усугублять своё всё ещё шаткое положение, махнув рукой: «Будь что будет», — скорее всего, интересно, да и на всю жизнь не набегаешься.
— Допустим, — ответил он с достоинством, решив, что, возможно, это кто-то из спонсоров проявил благодушие и сердечность.
— Не допустим, а точно надо. Дело-то хоть и пустяковое, но не шуточное.
Вами Фёдор Иванович Коняев интересуется, вот я и вылавливаю такого шустрого по всему городу, как старик золотую рыбку.
«Старик… по городу… как золотую рыбку», — пронеслось в голове у любителя чужих тайн. Пока ехали к Ивановичу, Андрей, как нашкодивший школьник, перебирал варианты предстоящей встречи…
Дорога оказалась неблизкой, до самого Магинска, и Ветлицкий с грустью посматривал на унылые степные пейзажи с редкими соснами, то тут, то там попадавшиеся на обочинах. Водитель не раскрывал рта, и Андрей забеспокоился:
— А домой-то я сегодня успею? — на всякий случай поинтересовался он. — Завтра мне в первую смену, с утра, — робко выдавил он из себя.
— Да какая тебе первая смена, если у вас сейчас каникулы? — заметил водитель. — Да ты не очкуй. С тобой перетереть кое о чём хотели о делах ваших общих.
«Знаю я вашего переговорщика», — отметил про себя Андрей, но вслух только хмыкнул и снова уставился в окно машины.
К Магинску подъехали со стороны нового микрорайона, миновали сворот на больницу, потом на тюрьму. Значит, дела у Коняева не столь и плохи. С одной стороны это успокаивало, а с другой — вполне возможно, что следователь с третьего «продола» просто ещё не оклемался после пожара, хоть живой — и то ладно. Миновали коммунальный мост, потом проехали мимо Спасского собора и дальше покатили в частный сектор.
Дом Коняевых оказался почти на другом конце города, возле парка. Крепкий такой из кругляка, не чета той избушке, которую Андрей с Германом отыскали на безымянном косогоре. Из ограды незнакомой усадьбы доносился отрывистый собачий лай, почти гуканье. Ветлицкий с опаской шагнул следом за сопровождающим во двор. Часть ограды была отгорожена и забрана сеткой рабицей наподобие вольера, в котором металось несколько собак, приличных таких размеров. «Наверное, тюремные экземпляры, — подумал Андрей. — Засунет меня Иванович к этим зверям», но его сопровождающий пояснил, заметив испуг в глазах гостя:
— Отец отбракованных служебных собак к себе на дожитие забирает. Жалеет он их.
«Собак жалеет, а людей…» — и, словно угадав мысли своего спутника, провожатый пояснил: «Он теперь и людей жалеет. Жалостливым стал, набожным. Вот и за тобой послал». «Найди, — говорит, — Ветлицкого. Должок у меня перед ним, потрещать перед смертью нужно, покалякать». «Ему хочется, а мне не очень», — подумал Андрей и устремился навстречу полной, беспросветной неизвестности, но уже то, что Иванович жив, снимало камень с души.
В доме Коняевых стоял полумрак. Какая-то женщина промелькнула перед вошедшими и спряталась в боковушке. Комнат в доме было немало и в одной из них на диване, полулежал измождённый человек, чем-то напомнивший героя картины не то Перова, не то Крамского «Некрасов в период его „Последних песен“», только лицо этого человека было обезображено. Свеженарощенная кожа лица стянула его левую половину, но хозяин и не пытался такое скрыть. По всему видать, он уже притерпелся к данности. Скорее всего, хозяин такого лица крепко обгорел и теперь то ли выкарабкивался из того ада, в котором он побывал, то ли готовился туда уйти.
— А, Ветлицкий. — Лежащий в постели человек попытался усесться поудобнее, и сопровождающий Андрея человек с готовностью помог Фёдору Ивановичу. — Мой сын, или вы уже познакомились? Он у меня энергетик, не пошёл по моим стопам, да и не надо. В Красногорске работает. Ты не бойся, надолго я тебя, Ветла, не задержу. Просто хотелось перед смертью грех с души снять.
— Да я, Фёдор Иванович, в священники не гожусь, самому бы кто грехи отпустил.
— Как-то мы не с того края зашли, а может, и с того. Костя, подай тот образок, что в комоде лежит.
Сопровождающий Ветлицкого детина выдвинул ящик комода и достал небольшую иконку в металлическом, потускневшем окладе.
— Узнаёшь? — Коняев слегка напрягся, видно, что ему трудно было говорить.
— Да, узнаю. Неужели это образок, который мне родственники на тюрьму подогнали? Только у меня его Игорь Комков сразу забрал.
— Он у тебя, а я у него. Знаю, что у этой публики ничего просто так не оказывается.
— Игорь его забрал перед тем, как Пьяный свои приёмы бокса на мне оттачивал. Я же спорить не стал, решив, что пусть святой Николай изнутри этих рукосуев подтачивает.
— Наточил твой святой Пьяному пять лет, да и тех условно. Брата своего грехи не удалось замотать, а Ком на все полтора десятка загремел. Вижу, жалеешь ты их, а они, выходит, тебя не жалели. Опять же вины ихней не больше, чем моей. Дай, Костя, отвару.
Фёдор Иванович с трудом сделал несколько глотков и пошарил рукой по белому покрывалу:
— Холодно мне, — выдавил он из себя эти несколько слов, — только я ещё речь не закончил. То, что ты невиновен, гадом буду, я только под конец твоего сидения у нас понял. Был бы ты уркой, я бы с тобой и разговаривать не стал.
— И всё-таки разговаривали, — вставил Андрей замечание, — да ещё на таких нотах…
— Что было, то было. Я про сегодняшний разговор речь веду.
Хоть и несилён был Андрей в медицине, было понятно, что Фёдор Иванович угасал, и бывшее его ремесло не давало покоя оперативнику.
— Мне немного осталось, так что прости, если можешь, а за чужими кладами вы с другом зря охотились. Я ведь почему тогда за вами поехал. Конечно, попугать хотелось, но и назад на машине подбросить, чтобы вы ещё неделю зря ноги по горам не били, а вы шутку не поняли.
Обожжённое лицо Фёдора Ивановича непроизвольно задёргалось, и сын Коняева подхватил Ветлицкого за локоть.
— Пойдёмте и образок свой возьмите. Отца, скорее всего, другие святые на тот свет сопровождать будут.
Костя соизволил подвести Ветлицкого до Отрадного. Простились молча, рук друг другу не подали. Просто чужие люди, отсюда и холодным вышло прощание. Коняев же скончался вскорости. Старцев опять узнал об этой смерти по своим «секретным» каналам и сообщил Андрею, впрочем, неожиданностью смерть Фёдора Ивановича для Ветлицкого не стала, а иконку святителя Николая он поставил рядом с двумя простыми софринскими иконками святителя Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого.

Начало и конец

На похоронах Фёдора Ивановича Коняева самого Ветлицкого не было. Во-первых, о таком неприметном событии он не знал, а во-вторых, если бы даже знал, то не пошёл бы. И пусть в своё время во власти «дубака» на третьем «продоле» судьба несчастного учителя и литератора все цело зависела от воли, да и желания Коняева, однако и сам попавший в такие мялки следователь СИЗО не то чтобы прозрел, но всё-таки совесть окончательно не потерял. Может, ему в этом помогла внезапно проснувшаяся вера в Бога, хотя атеистом Фёдор Иванович никогда не был, но чувство к Всевышнему, скорее всего, в нём посеяно было ещё родителями, потому что деда, а тем более прадеда-богатея, канувшего в пучине Ишимских болот, у Коняева сохранилось, как теперь принято говорить, в генах. У того щекотливых и борзых ситуаций хватало, а вот Ветлицкий окончательно уверовал в Бога, когда ему в голову, лежащему на нарах городского ИВС, пришло словно свыше: «Семь тысяч раз прочитаешь молитву „Иже еси на небесах…“ и освободишься от всей этой нечести, которая тебя вскружила». И узник, несущий ярмо чужих прегрешений денно и нощно, при каждом удобном случае твердил эти магические слова.
Нельзя сказать, что близился его день освобождения, но какое-то просветление наступало, исподволь проникая в смущённую душу. Посещение умирающего Фёдора Ивановича только сильнее убеждало некогда сомневающегося атеиста Ветлицкого в существовании безграничной, фатальной силы, в которую истово верили оцерковлённые люди, а менее убеждённые старались перевести силу и взаимосвязь природы в иные малообъяснимые явления. Впрочем, Ветлицкий был довольно-таки внушаемым человеком и, поверив раз, больше уже ни на шаг не отступал от проверенного.

Разочарование Киры Левашовой

Альберт Левашов, или, как его ласково и не без подтекста Кира называла, Алик, опять загулял, тем более бизнес его при новом губернаторе расцветал. Конечно, доходы фирмы были не сравнимы с доходами российских гигантов, однако, чтобы погулять с обворожительными красотками, хватало с лихвой, хотя и жена его не оставалась в накладе. Вспомнив про своё давнее увлечение, над которым всё ещё витал ореол мученика и страдальца, она уверовала, что теперь с Андреем можно оторваться по полной программе. В голове у неё застрял стереотип, что если особь мужского пола побывала в местах не столь отдалённых, то из него получается неплохой любовник, этакий мачо.
Встретить Ветлицкого не составляло большого труда, левашовская дача всё ещё пустовала в Отрадном, похоже, самого хозяина уже не устраивало, некогда престижное место проведения провинциальных оргий, а для амурных планов его жены такое гнёздышко подходило как нельзя кстати. Подкараулить такого лоха, как Ветлицкий, прожжённой вертихвостке Левашовой было лишь делом техники. Она знала, где он работает и где живёт у своей перестарки-жены.
Вот и сейчас, завидев уныло вышагивающего после уроков невольника, она почти вплотную подогнала свой крузерочек к бредущему домой учителю.
— Андрей, привет! — Она даже несколько испугала намеченную жертву своим полным интимного тембра голосом. — Ты чего скрючился? — приоткрыла дверцу машины Левашова. — Совсем заучился. Садись, у меня к тебе дело.
«Опять дело», — невесело подумал Ветлицкий. Подумал, но послушно забрался в машину к давней знакомой. Внутри левашовского авто пахло чем-то неземным: то ли цветами, то ли фруктами, и вполне возможно, что Киркиными феромонами.
— У меня, знаешь ли, проблема, дача совсем отсырела, и камин дымит.
— Так ты меня как истопника намерена использовать?
— А это будем посмотреть, всё от тебя зависит, как раскочегаришь, так и поплывём по волнам нашей памяти.
Ветлицкий понял, что от разохотившейся Левашовой ему трудно будет отвязаться, и деланно вздохнул:
— Поехали, только я пить не буду, а то у Валюшки нюх знаешь, какой.
— Ох-ох-ох, нюх у твоей благоверной удивительно острый. Да скажешь, что у кого-нибудь в коллективе юбилей или просто день рождения. Вот и отметили.
— Ты, как всегда, находчивая, а мне бы и в голову не пришло так врать.
— Головка — вава, не в тюрьме ли мозги отшибли? — И видя, что её пассажир как бы обиделся, примиряюще исправилась: — Не дуйся, это я тебя просто подбодрила. Усёк?
За такой ни к чему не обязывающей болтовнёй подъехали к даче Левашовых. Внутри запущенного, нежилого помещения было действительно сумрачно и сыро. Кира повсюду включила электричество и сама принесла дров для камина. То ли камин давно не топили, то ли дрова отсырели, но с растопкой последнего пришлось повозиться.
— Пропах я у тебя дымком, дорогая, — словно бы с сожалением, произнёс Ветлицкий. — Тут уж на юбилей не спишешь.
— А ты скажи, что праздник у кочегара был, — сострила Кира. — Кочегарам-то у вас не запрещают юбилеи отмечать, или вы их за людей не считаете?
— Кочегары у нас на уровне администрации котируются. К тому же их целых четыре.
— Ого, с чего это ваше РОНО так расщедрилось?
— Не РОНО, а по технике безопасности так положено. Они перед началом отопительного сезона ещё и экзамен по ТБ сдают, и вообще по обращению с котлами.
— Ты по технике безопасности, насколько я понимаю, ни в зуб ногой, — перебила его Кира, — вижу, надымил здесь, как в кочегарке, а потом претензии предъявляешь.
Потом Андрей только вздыхал и мрачнел, а Левашова натащила из своих потайных запасов каких-то закусок, и без коньячка не обошлось.
— Ты пей, а то я за рулём. Сейчас гаишники своего не упустят, враз прав лишить могут. У меня косяков по этой линии хватает.
Немного согревшись, Левашова не церемонясь потащила своего бывшего любовника в койку («У тебя время перед женой лимитированно, да и мне рассиживаться некогда»). Чувствовалось, что искра прежней любви между ними так и не вспыхнула.
— Слушай, а ты точно в тюрьме сидел? — одёргивая платье, спросила Кира.
— Только это когда было.
— Понимаю, да и на голодного зэка ты не похож, даже на подогретый банан не тянешь.
До Андрея наконец дошло едкое замечание некогда бывшей поэтесски Кирочки Левашовой, задевающее его мужское достоинство.
— Понятненько. Посмотрел бы я на тебя после шестиурочной смены. Как бы тогда запрыгала.
— А я бы на твоём месте и прыгать не стала. Да ты не обижайся, это я просто со зла. Вот даже у тебя, такой рохли, на семейном фронте всё аб гемахт, а здесь сына — и того свекровь забрала, муж, когда не пьёт и по бабам не бегает, всё свои дебиты-кредиты в кучу сводит, а я? — Кира часто заморгала глазами и зашвыркала своей курнопелей. — Ты меня, Андрюша, не бросай. Всё-таки старый конь борозды не портит.
— Хочешь сказать, что и глубоко не вспашет?
— Да не этого мне надо, а хотя б кому сгодилась. Стой, где стоишь, я тебя до школы доброшу.
Неудовлетворённая женщина, пока ехали, молчала и, только прощаясь, опять наладилась хлюпать, и было не понятно, то ли это у неё показушное, то ли взаправдашние слёзы.

Кесарю – кесарево

В редакцию «Енисея» в свой свободный день Ветлиций шёл с твёрдым намерением встретить Старцева или хотя бы от Лины Фёдоровны дозвониться до своего старого друга.
«Всё в мире меняется. Коняев умер, физрук Николай Алексеевич свою жигу обменял на ещё крепкую „Ниву“. Зачем ему „Нива“, впрочем, он на рыбалке свихнулся. Кирочка Левашова хотя и утверждала, что общение ей дороже любых утех, уже месяца три как носа не кажет. Скорее всего, опять очередной бзик у жены владельца северных перевозок, а у меня всё та же рутина: вечно отлынивающие от занятий ребятишки, вечно занудные планёрки, посещения открытых уроков и ученических квартир. Скорее бы до отпуска дотянуть. Старцев, и тот почти на газетные полосы не вылазит со своими полемическими статьями. Крепко его Магдалена в узде держит, философа от привычной жизни, отсюда и гонорары у „свободного“ художника такие, что кошелёк не оттягивают. Хорошо, что хоть с зарплатами напряжёнка исчезла…»
Пока этак-то рассуждал, дошагал до редакции. Все кабинеты обошёл, Старцев никому на глаза не попадался. В стенах некогда желанного учреждения тоже затишье, из старых кадров только Магдалена Сунцова, Лина Фёдоровна и Фаечка — секретарша, да ещё жена Старцева — Наташа. На вопрос о муже только пожала плечами: «Я за этим „добытчиком“ не слежу, а ты, Андрей, всё иллюзии питаешь на халяву разбогатеть. Пальтишко-то ветром подбитое?» — съязвила угнетённая обстоятельствами корректорша.
— У меня, Наташа, твёрдый доход, да и у Валентины Дмитриевны — тоже. Её родителям престарелым помогаем и моей тётке в Магинске. К тому же учительская зарплата оставляет желать лучшего, но не в деньгах счастье.
— Слышу я эту песню от своего благоверного почти ежедневно, только полагаю, что деньги — зло, когда их нет. Да вот же он, твой Старцев! — воскликнула Наташа, указывая на мужчину, быстрым шагом идущего по тротуару мимо большого окна корректорского кабинета.
— Куда-то опять нацелился? Наверное, убойный материал разнюхал…
Последней фразы раздосадованной жены репортёра Ветлицкий не дослушал, пулей выскочив из кабинета, устремился к выходу. Как оказалось, и правильно сделал, потому что Старцев в редакцию заходить не собирался.
— Эй, добытчик, — окликнул Андрей своего давнего дружбана, — куда лыжи навострил?
— А, Ветла, здорово. Да понимаешь, тут один материальчик наклёвывается. Хочешь, пойдём вместе?
— Вместе не хочу. Чего это ты опять с какими-то трубками носишься?
— Приспособления для усовершенствованной палатки.
— Опять семейный бюджет приводишь в негодность?
— Привожу, не привожу, только жить-то на что-то надо.
— Стоп, старче, не оглядывайся, только вот бластится мне, что за тобой «хвост» от самых «Спорттоваров» тащится. И часто у тебя такое. Не оглядывайся.
Ветлицкий через плечо друга следил за какой-то серой личностью в глубоко надвинутой почти на самые глаза вязанной шапочке:
— Точно следит. Мы остановились, и он тормознулся на углу.
Ты вот что, давай проверим. Я зайду в редакцию, а ты потихонечку двигай дальше, на переходе остановишься у светофора и не делай резких движений, мало ли кто по проспекту шарится.
Так и решили, Ветлицкий зашёл в редакцию и притаился у полу застеклённой входной двери, а Старцев медленно пошагал к переходу. Как раз светофор выдал ему долгий красный свет, потому что переходить нужно было вспомогательную дорогу. Крыльцо редакции как раз приходилось на угол, и тот, который якобы следил за Старцевым, заозирался, но так, как была ещё поздняя весна, то деревья стояли голые и за ними не спрячешься, тогда следивший за собкором человек, направился к двери, за которой притаился Ветлицкий. В «топтуне» Андрей узнал своего тёзку и соседа по тюремной камере, Пьяного, который принуждал его к написанию «явок». Тот опешил и, по всей видимости, тоже узнал сокамерника. В это время подоспел Старцев. Прихватив следившего за воротник, он затолкал последнего в редакционный тамбур.
— Ты кто? — стал наседать Старцев на незнакомца.
— Да это, Гера, тот самый, с которым вместе на «киче» парились, Пьяных Андрей, — еле выдавил из себя Ветлицкий, только соображаловка, как и положено репортёру, у Старцева сработала оперативней.
— Этот, что ли, тебя у Ивановича, в «спортзал» водил? Ты почему, фраер, к двери приклеился, а не пойти ли нам в скверик.
— Не надо, Гера, мы уже помирились.
— Помирились, говоришь, а кто обещал так по позвоночнику ударить, что у тебя сразу ноги отнимутся? Умеешь, гадёныш, только не на того нарвался. Я тебе не Ветла, сам могу так завезти, что из тебя враз весь ливер вытряхнется. Ещё следить за мной пристроился. — Чувствовалось, что Старцев наливается звериной злостью. — Чего примолк, на Ивановича надёжи нет. Знаешь, где он теперь, твой наставник? Ага, уже там, а смотрящему на «хате» ещё до конца срока далеко. Если мы тебя сейчас не пришьём, то всё равно залетишь где-нибудь, птичка-невеличка. — Старцев держал здоровой рукой перетрусившего «тренера» чуть ли не на весу, выталкивая его в около редакционный сквер. — Я хоть и руку в походе повредил, — Старцев покрутил растопыренной пятернёй перед носом, уже начинающего синеть, осведомителя, — только тебя без синяков ещё так замочить могу, что твоим ментовским покровителям меня привлекать не за что будет. Да ты смотри, Гера, он, кажется, дара речи лишился.
— Очень хорошо, ему болтать много не надо.
— Ша, мужики, я всё понял! — взмолилась зашплинтованная «шестёрка».
— Ладно. — Старцев выпустил обидчика Ветлицкого из своих клещей. — И совсем забыл, не вздумай на нас стучать своим хозяевам, из-под земли достанем. Ветлу его адвокаты ещё не забыли, да и у меня знакомой шпаны хватает. Усёк?
Но ответа Старцев с Ветлицким так и не дождались. Пьяный уже нарезал вдоль аллеи без оглядки.
— Кажется, ещё с одним рассчитались.
— Хватит тебе, старче, крутого из себя изображать. Такой малец сунет нож в селезёнку, и растает твоя молодая жизнь, «как сон, как утренний туман».
— Что-то у меня, Герман, от общения с этим «боксёрчиком» голова закружилась. Присядем на лавочку. Вот ещё одного Бог наказал твоими руками.
— Что-то ты, Ветла, набожным стал? Раньше за тобой такого не замечалось, хотя Бог ни чьими руками, говорят, не наказывает.
— Меня последнее время совесть мучает, такое чувство, что и не объяснишь. Я же учитель, слово-то какое — Учитель, а ведь это слово к Богу прямое отношение имеет.
— Забегал, заметал икру, когда приспичило, а прежде, чем думал, когда такие, как ты, с красными флагами на демонстрациях прохаживались и церкви рушили?
— Припомнил. Я допрежь был как все. Мой дед Иван, когда храм на месте нынешней пятой школы, ломали, домой телегу кирпича церковного привёз на русскую печку. В профсоюзе строителей первым активистом был, безбожником. В том же, сорок первом, и умер, а через год сына его, дядю Митю, на фронте убило.
— Тогда этому значения не придавали.
— Тогда не придавали, а у меня квартира первая сгорела, и жену, Людмилу, убили.
— Эх, куда хватил! Дед твой, как я понимаю, в Магинске церковь ломал, а ты в Отрадном жил, когда под левашовские разборки попал.
— Не вижу разницы, только за грехи наши нам и воздаётся.
— Ага, тогда всех поголовно наказывать надо. Прежде газетного номера не выходило, чтобы верующим не попеняли. Да ты сам помнишь, в учительских планах целый раздел об атеистическом воспитании как обязаловка был, и попробуй напиши неубедительно, и чтобы пионерам своим до ума доходило.
— Да был, был. Мы ведь когда о Боге вспоминаем, когда к горлу подопрёт. Я в Красногорске учился, то по директиве райкома комсомола студентов по церквям на Пасху распределяли. Церкви битком набиты на Всенощную, так мы группами от факультетов на крыльце дежурили, молодёжь несознательную отгоняли.
— Я и говорю — то атеистами были убеждёнными, а то вмиг прозрели. Ты, Ветла, крещёный?
— Конечно.
— А небось, когда в комсомол принимали, скрыл от бюро?
— Скрыл. Теперь только доходит.
— Позднее же у тебя зажигание, на клады надеешься, а сребролюбие — тоже грех, мы же с тобой всё мечтаем разбогатеть.
— Да не очень-то пока и разбогатели, а нищим тоже не жизнь, а просто существование.
— Почему? Есть, кроме всего прочего, десятины с доходом на церковь уделять. Разве ты десятую часть от своей зарплаты носишь на храм?
— Здесь ты прав, старче, но это дело поправимое.
— Стоп, темнило, а куда я свои трубки для палатки дел?
— Кажется, в тамбуре «Енисея» остались, а зачем они тебе?
— Как зачем, если Иванович умер, то избушка его сгоревшая вообще бесхозная. Вряд ли коняевский сынок на своей иномарке туда сунется.
— Разве к избушке дорога есть?
— А ты как думал, до самых Новосёлков, от них идти до заимки с гулькин нос.
Ветлицкий мысленно прокрутил план Старцева, и вдруг его осенило.
— У нас в школе физрук свою жигу на «Ниву» обменял. Может, возьмём Николая Алксеевича в долю?
— А что, это идея, если он согласится. Твоя задача — до лета этого физрука обработать.
— Не знаю, так-то он мужик хороший, сговорчивый, за меня отдельно от коллектива жалобу прокурору написал.
— Заступался, значит, а этой гниде, которая за мной слежку устроила, я лапки живо поотрываю. Да-а, если мы будем при машине, то и засечь нас будет весьма непросто, тем более с рюкзаками по вокзалам не мотаться.

Двое-трое, не один

Школьная жизнь напрягала не только Ветлицкого. У физрука Николая Алексеевича в работе тоже были свои прорехи. Все три волейбольные команды отрадненской школы с треском проиграли районный кубок на приз парня, погибшего на острове Даманский, тоже уроженца Отрадного.
— За своего героя не могли постоять, — кипятился Николай Алексеевич. — Он земляк наш, невзирая на численное превосходство, сумел Родину защитить, а мы честь школы не смогли.
Физрук чуть ли не каждому готов объяснять, сколько было тренировок, и всё псу под хвост, и ещё в случае побед команд его школы значительно повышались шансы на получение очередного разряда, а значит, и заметной прибавки к скромной учительской зарплате самому Николаю Алексеевичу.
В такую полосу жизни огорчённого физрука и подгадал набирающий жизненного опыта историк Андрей Ветлицкий. Он поймал физкультурника в пустом спортзале и, удивляясь совсем не кстати отличной акустике, завёл разговор об отдыхе, об отпусках, о скудных выплатах учителям, прибавка к которым была бы совсем нелишней.
— Да какие там отпускные — слёзы, — заметил физрук. — Мне ещё за машину долги отдавать; перерегистрация, коврики новые нужны, чехлы… — кажется, стенаниям автолюбителя несть числа.
— Тогда вы, Николай Алексеевич, как раз по нужному адресу попали. — Ветлицкий, учтя акустику спортзала, снизил громкость своего голоса и покосился на двери.
— А ты что, Андреевич, теперь финансами командуешь или взаймы предлагаешь?
— Взаймы не взаймы, а предложение есть.
— Да не тяни ты кота за хвост, — занервничал собеседник, — говори, раз заикнулся.
— Я и говорю. Мы со Старцевым этим летом надумали в одно местечко наведаться.
— И что мешает? — Физрук уже стал действительно нагреваться.
— Да то и мешает, что до места этого, если пешком топать, то неделей не обойдёшься в один конец, а ещё снаряжение на себе тягать. Под конец вылазки верблюдом станешь, а у тебя машина.
— Хм, машина. Вы что, опять на Июс рыбачить собрались?
— На Июс, не на Июс, почти угадал. У нас со Старцевым, знаешь друга моего, собкора «Енисея»?
— Почитываю на досуге его измышления и опусы. Только сдаётся мне, что товарищ твой фантазёр и любитель навешивать лапшу на уши доверчивых читателей.
— Не скажи, Николай Алексеевич. Он их исподволь берёт.
— Да не тяни за душу, Ветлицкий. Ты, наверное, от собкора своего перенял манеру наводить тень на плетень?
— Ладно, скажу, если ты согласен с нами в одно место смотаться.
— Ты меня, Андреевич, достал; либо объясняешь, в чём суть, либо расходимся, как в море корабли.
Пока Ветлицкий вводил в суть дела владельца вожделенной «Нивы», физрук окончательно потерял контроль над собой, и детально продуманное мероприятие грозило войти в штопор, ещё не набрав высоты. Наконец физрук предложил съездить к этому авантюристу Старцеву, а там будет посмотреть.
Зачинателя идеи быстрого обогащения пришлось вытаскивать из дома, и тот в два счёта объяснил преподавателю из Отрадного, как хорошо жить с деньгами и как плохо без оных. Сторговались на том, что бензин и питание за счёт предпринимателей, а машина, соответственно, загоревшегося идеей физрука.

Тише едешь – дальше будешь

Свою «ласточку» Николай Алексеевич жалел, каждая неровность дороги отзывалась болезненною гримасой на его лице. Ветлицкий представлял состояние физрука, когда они вырулят на «гравийку», не говоря уже о проселках. Все населённые пункты, где можно было объехать по объездной, водитель направлял в объезд.
— Ты что, Николай Алексеевич, права дома забыл? — поинтересовался сидевший рядом с водителем Андрей, а Старцев только хмыкнул. Чувствовалось, что современные кладоискатели ещё не притёрлись друг к другу.
— Права, не права, только гаишники всегда найдут повод к чему-нибудь придраться.
За Абазой, где физрук заправил свою «ласточку», свернули на Арбаты, а точнее, на Малые Арбаты, и дальше направились строго на юг. Встречные машины попадались всё реже, и только лесовозы шли гружённые добротным строевым лесом, а физрук беспрестанно цокал языком, ища повод лишний раз упомянуть недобрым словом зародившуюся демократию.
Съехав на грунтовую дорогу, Николай Алексеевич скомандовал:
— Стоп. Нужно мотору дать отдохнуть. Только до Абазы три перевала одолели. По шоссейке чего не ехать, а дальше?
— И дальше — тоже, ездят же люди.
— Ездить можно по-разному.
— У нас шанцевого инструмента хоть отбавляй, отовсюду выкарабкаемся.
Дальше троица путешественников распределила обязанности: у физрука — машина, Ветлицкий отвечает за обед. Причём о такой нагрузке Андрей имел весьма смутные представления, однако надеялся на помощь старших, если они не захотят спать голодными. Самая ледачая должность была у Старцева, он отвечал за топографию. По количеству новых бумаг Ветлицкий подозревал, что собкор только строит из себя опытного геодезиста, а с таким проводником есть шанс повторить судьбу польских интервентов, положившихся на Ивана Сусанина.
— Чего тут сложного, — хлебая кулеш, сваренный Ветлицким, разглагольствовал Герман. Говорят, что в Америке уже какой-то джи-пи-эс в ходу. Со спутников наводку, таким как мы, автомобилистам, дают.
— Ещё не очень-то у них всё гладко получается, но как только спутники появились, так америкосы стали на ус мотать о практическом применении таких систем.
— Да уж, те ребята — большие практики. Дядя с фронта пришёл и уже тогда нахваливал их «студеры».
— Просто ты, старче, фильмов насмотрелся: «У „студеров“ мотор втрое…» — вернул Андрей своего товарища на грешную землю.
Физрук пошёл к «Ниве», а Старцев понизил тон своего рассудочного голоса: «Как будем найденное имущество делить?»
— Как и договаривались — поровну, — зашипел в ответ Ветлицкий, видя, что Николай Алексеевич возвращается к костерку. Старцев сделал страшные глаза, но развивать свою мысль далее не стал.
То, что необустроенная дорога значительно уступает асфальтированной трассе, наши «кладоискатели» заметили сразу. Ветлицкий на всякий случай поинтересовался у Старцева, водит ли тот машину.
— Я всё вожу — от машины до самолёта. Ещё с детства на верёвочке эту технику таскал, — отшутился собкор, — и на всём катался. Даже на оленях.
Казалось, он не разделял тревоги друга, за состояние здоровья водителя, а того от такого просёлка, глядишь, в скором времени, вполне могла и кондрашка хватить.
В горах вечерело быстро; слева чернел обгоревший лес, справа те самые три вершинки, по которым в прошлый раз ныряли туда-сюда наши путешественники, прежде чем выйти на тропу.
— Здесь до коняевской заимки рукой подать, — уточнил Старцев.
— Только выехать на неё как? — засомневался физрук.
— Коняев же как-то нашёл дорогу.
— Нашёл, — внёс свою лепту в общий разговор Андрей, — только это ещё до пожара.
— Зато у коняевского «бобика» один ведущий мост был, а у нашей «Нивы» — целых два.
Начинало смеркаться, но здесь уже у физрука взыграло ретиво, и он осторожно повёл свою «ласточку» вперёд. Повести-то повёл, но вскоре его «Нива» клюнула в колдобину. Все выскочили наружу и стали соображать, как выручить в засевший автомобиль.
— Подважить надо в две слеги, — нашёлся Старцев, — вон и берёзки подходящие. Мы ножёвку-то взяли?
— У меня по металлу только, в багажнике. Такими только золотые гири, подобно Шуре Балаганову, пилить.
— Сознайся, Алексеевич, имел виды, потому и прихватил сей инструмент? — не унимался собкор.
— Хватит речи толкать, такие-то берёзки и топором срубить можно. — Физрук живо принялся за дело. Вскоре две ваги были готовы, которые он называл не иначе как слеги. Старцев и Ветлицкий приналегли и помогли машине выехать из колдобины.
— Хватит экспериментов, завтра продолжим нырять по шурфам, — заметил физрук.
— Полагаешь, что это шурф? — С видом знатока Ветлицкий обратился к коллеге.
— И полагать нечего, шурф, только оплывший сильно, да изначально пробовал кто-то, наткнулся на сланец и бросил бить.
После ужина, спасаясь от комаров и мошки, которых в это лето было значительно больше, чем в прошлом, придвинулись к костру. Физрук молча грыз травинку, и Ветлицкий решился рассказать про свой странный сон в магинской тюрьме.
— Меня как раз сильно побил тот «боксёр», которого ты, Гера, недавно в редакционном скверике чуть не придушил.
— Правильно бы сделал, придушил и головой в урну засунул. Кто после стал разбираться?
— Погоди, Герман, так я про сон, Николай Алексеевич, вроде ты меня на «киче» навестил?
— Какой же это сон, когда начальник тюрьмы — двоюродный брат моей жены? Она в девичестве Вострякова. Сходила к брату, он и разрешил меня негласно к тебе пропустить, а этот ваш смотрящий «на продоле» ещё поинтересовался, может, ему тоже поприсутствовать на свиданке. Только Сашка Востряков, начальник тюрьмы, его матом послал: «Какого ты там забыл!»
— Его и не было, когда мы тогда в «красном уголке» беседовали. Выходит, что даже не в комнате для свиданий. Спасибо тебе, Николай Алексеевич.
— Да разговор, как говорится, тет-а-тет. А твой старлей против полковника не катит. Разные весовые категории, но прищучили они тебя тогда так, что даже начальник тюрьмы не мог этот клубок распутать. Знать бы чуток пораньше, а то каша уж больно крутая заварилась.
Физрук подбросил сушняка в догорающий костёр, и наши искатели приключений полезли коротать ночь в машине.

Золотой телец

Утром, а здесь солнце всходило в пятом часу, наскоро позавтракав, даже не предъявляя претензий к повару, так велико было желание побыстрее заняться делом, ради которого затевалась вся экспедиция, двинулись искать полузабытую в тайге деревушку Новосёлки. «Нива» осторожно колесила по неожиданно появившейся дороге, которой и дорогой-то назвать трудно. Как заметил один умный человек: «В России не дороги, а направления», но, следуя по данному направлению, Николай Алексеевич даже без помощи всезнающего «картографа», выехал на небольшое скопление ветхих домишек. Добравшись почти до середины малоприметного селения, физрук длинно посигналил, потом ещё и ещё раз. На этот звук автомобильного сигнала из ворот близлежащего домишки вышел древний старик и, опираясь на клюку, покандылял к непрошеным гостям. Николай Алексеевич с готовностью сдал назад:
— Здорово, батя, — словно к старому знакомому, обратился к хозяину этих мест Старцев. Вышедший навстречу автомобилю старик, приложил руку к уху.
— Здорово живёте, — повторил Старцев, уже значительно громче.
— Да живу пока с Божьей помощью. Я подумал, может, автолавка приехала.
— У вас ещё и автолавки бывают?
— Да у нас и почта из Арбатов приезжает. Раз в месяц.
— Для одного человека-то? — удивился Ветлицкий.
— Нет, нас здесь семь душ, я самый ходячий, остальные вона, в окошки вызрелись: три старика и четыре бабки.
— Да малость до отделения Красной Армии не дотягиваете, или вы потомки недобитых казачков?
— Зачем недобитых, я в германскую не успел, а на этой, Отечественной, от звонка до звонка. У меня и награды есть. Пойдёмте до хаты, покажу.
Старик разговаривал, с трудом произнося слова, с придыханием и остановками. Ветлицкий подумал, что сюда бы и «скорой помощи» не помешает наведываться, к этим Богом забытым старикам.
— Некогда нам, отец. — Физрук неторопливо направился к машине. — Кстати, не подскажешь, как на коняевскую заимку выехать? Журналисты мы, очерк о вашей земле надумали сочинить. Торопимся, чтобы к свежему номеру газеты поспеть.
— Знавал я «писателей» и посурьёзней вас, ну да ладно. Это вам нужно до большой лиственницы у сворота доехать, в ту сторону. — Старик махнул рукой вдоль дороги, а там только тропа. Да с огнём не балуйте. Недавно такие же, как вы, торопыги, тайгу подожгли, а может, это вы и были?
— Нет, отец, не мы.
— Вижу, что другие. У тех «бобик» был, и водителя ихнего от нас в город отправляли с этим, как его МПС?
— Может, МЧС? — вклинился в разговор Старцев.
— Правильно, МЧС, все разноцветные такие. Даже на вертолётах были.
Когда наконец отвязались от разговорчивого деда, Старцев спросил, поудобнее устраиваясь на заднем сиденье:
— Сколько же говоруну лет?
— Полагаю лет девяносто, — отозвался Ветлицкий, — а всем жителям этой ячейки больше, чем на полтысячи накапало.
— Много больше, я думаю, Ветла. Много больше, а вон, кажется, и наше эльдорадо. Подворачивай, Николай Алексеевич, к намоленному месту.
Когда вылезли из машины и обошли коняевское стойбище вокруг, Старцев изрёк с видом знатока:
— Кажется, никто после нас здесь не рылся.
— А кому здесь рыться? — вторил ему Ветлицкий. — Сам Коняев Богу душу отдал, а сынок его, скорее всего, опять укатил в свои города и в наличии клада прадедовского давно разуверился.
Разобрав инструмент: лопаты и лом с деревянной ручкой, по-сибирски «пешню», принялись за работу, расчищать остатнюю замусоренную часть пола коняевской избушки. Оголив пол избушки, Николай Алексеевич как самый приспособленный к физическому труду вооружился молотком и стал простукивать плитняк, который до этого был скрыт под слоем древесного угля, вместе с наносной почвой и остатками растительности, буйно разросшейся и сформировавшей себе дерновину за много лет жизни без вмешательства человека. В одном месте, ближе к углу, возле бывшего некогда порога, удары молотка стали глуше.
— Давай, Андреевич, пешню, будем здесь долбить.
Впрочем, сильно-то упираться не пришлось. Плита в этом месте напоминала пятиугольник, почти схожим по очертаниям со знаком качества из атрибутики советских времён. Физрук поддел ломиком заветный камень и, встав на колени, сунул руки в проём по самые локти. Сердце у Ветлицкого замерло, Старцев тоже занервничал, переступая ногами, как тот тувинец на «криминале», получивший инъекцию галоперидола.
Наконец физкультурник стал медленно распрямлять спину и поставил к ногам истомлённых кладоискателей средних размеров глиняный горшочек, горловина которого была закрыта прикипевшим медным кружком, с закатанными краями.
— Кажется, что-то нашёл, — выдохнул Николай Алексеевич.
— Ты ещё там пошарь, раз уж залез, — посоветовал Старцев физруку. — Пошарь хорошенько.
— Фонарик надо.
Пока Ветлицкий бегал за фонариком, Старцев ещё раз сунулся в проём, но ничего, кроме куска бересты, оттуда не извлёк. Стали вскрывать крышку горшка и вытряхивать наружу его содержимое. Андрей исподволь наблюдал за Старцевым. Лицо собкора то бледнело, то покрывалось красными мадежами. Казалось, Герман и был-то рождён только для этого момента. Физрук равнодушно попинал бересту и вытряхнул из горшка на грязноватый сланцевый пол избушки мешочек из грубой материи. В мешочке оказались золотые червонцы. Здесь и Ветлицкий утратил контроль над собой, лихорадочно соображая, куда он будет пристраивать свою долю. И только Николай Алексеевич не терял самообладания. Разбросав найденное добро по кучкам, велел своим напарникам отвернуться, по очереди спрашивая, кому какая доля достанется. Быстренько поделили добытое коняевское рыжевьё, хотя не только Ветлицкий, но и остальные ещё не понимали, что они будут делать с приобретённым богатством. Надо бы рассовать это добро куда-нибудь, а то на первом же посту гаишники глянут на наши физиономии и устроят «шмон».
Может, и дедок из Новосёлков звякнуть куда надо.
— Здесь нет связи с внешним миром, — возразил Старцев. — А за собой убраться надо, хоть как-то замаскировать следы.
С этим все участники поисковой экспедиции согласились и, пока прятали золотишко в машине, и наводили порядок внутри избушки, прошло достаточно времени. Ветлицкий искоса наблюдал за товарищами, маскирующими место деятельности. Судя по выражения лиц и суетливости движений, оба они уже лихорадочно прокручивали в уме, как потратят найденное. У самого Андрея не было ни детей, ни машины, и на что тратить неожиданное богатство, он не знал.
Ветлицкий уже пожалел, что Коняев так глупо ушёл из жизни, зато его сообщники, городские опера, ещё благополучно здравствовали, и Андрей вдруг представил их растерянные и алчные лица, увидь они найденные золотые червонцы.
Рассовав добытое по тайникам «Нивы», троица покатила домой, когда до Ветлицкого дошло:
— Николай Алексеевич, остановись-ка где-нибудь в укромном местечке.
— Что, Ветла, пробрало от внезапно свалившегося счастья? — заметил Старцев.
Физрук остановил машину, и Андрей поделился своими соображениями насчёт шанцевого инструмента, который оставался при них.
— Инструмент мой, лопаты — ерунда, можно и выбросить, а вот пешню жалко, — заметил физрук, — ещё дедова.
— С пешни можно рукоять деревянную сбить, а саму её в багажнике спрятать.
— Можно и так сделать, только обтереть жало хорошенько.
Так и сделали: лопаты прислонили к близстоящему дереву, может, кому пригодятся, а черенок от пешни владелец дедовского достояния с лёгким сердцем забросил в чащобу.
У подъезда к Абазе, городку при молибденовом комбинате, «ласточку» тормознули гаишники.
— Откуда, ребята? — сунулся к машине один из них.
— Из леса, вестимо, — опять сострил Старцев, чувствовалось, что его так и распирало похвастаться удачно проведённым поиском.
— Понятно, что не из пустыни Сахара, а в лесу-то чего забыли?
Выручил физрук, он вылез из машины и, деловито попинав колёса, сказал, вернее, доложил почти по-военному, чувствовалось, что за спиной у Николая Алексеевича армейская школа.
— Недавно купил, — кивнул он на свою тёмно-вишнёвую «ласточку», — вот и решил в горной местности движок проверить, заодно и черемши нарезать.
— Какая же теперь черемша? — удивился гаишник.
— Мы городские, не рассчитали. Да хоть свежим воздухом подышали. Красота здесь у вас.
«Гаишник» ещё немного покрутился около машины, сунулся в багажник, скорее для порядка, чем по инструкции, и махнул рукой, напоследок посоветовав:
— На перевалах поосторожней. Там недавно поливало прилично.
— Ты, Алексеевич, ещё тот психолог, — заметил Старцев, когда отъехали от поста.
— Будешь с их братом психологом, когда уже десять лет за рулём. Отстали, и ладно. Я, пожалуй, со стороны Отрадного заеду, — устало бросил физрук. — Заодно и Андреича высадим.
Расставались по-будничному просто, и всё-таки у каждого сидела в душе заноза, что делать с коняевскими червонцами, куда прятать, кому сбывать: «Не было печали, купила баба порося», — пошутил при прощании Старцев, уж он-то надеялся, что своего при сбыте такого товара не упустит, хотя и о других подумал, что, пролети один из них, ниточка всех наружу вытянет.

Тяжела ты – шапка Мономаха

Первым, как и следовало ожидать, попался Ветлицкий. Жена устроила грандиозную уборку в доме, и неожиданно ей приспичило вынести в кладовушку старый учительский портфель. Тот показался ей подозрительно тяжёлым, тут и накрылась медным тазом тайна нашего добытчика.
— Вообще-то это уголовное дело, — заметила Валентина. — Тебе, наверное, ещё не надоело по тюрьмам таскаться?
— Ничуть не уголовное, Старцев весь кодекс перелопатил. Если историческая ценность, то и тогда только с государством придётся дело иметь за какой-то процент.
— Ладно, портфель засунем в ларь с мукой. — Валентина Дмитриевна, похоже, не очень-то обрадовалась неожиданному прибытку. Связей среди ювелиров у неё не было, да и побаивалась почти провинциальная учительница такого подарка.
Зато Николай Алексеевич раскрутился на все сто, ну, если не на сто, то на пятьдесят процентов точно. Брат его жены, к тому времени ушедший на пенсию и оставивший свой пост начальника тюрьмы Александр Васильевич Востряков, хоть и не дослужился до генерала, но полковником был крепким, со связями и от предложения своего шурина не отмахнулся. Покрутив золотые червонцы так и этак, неожиданно предложил физруку:
— Беру, Алексеевич, за живые деньги, правда, только за половину стоимости, но оптом, и отдаёшь ты их, считай, в надёжные руки, а погонишься за дурной прибылью, так и голову могут отвернуть в два счёта. Поверь, уж я-то повидал всяких «орёликов», даже и двухголовых, как на царских гербах, обе головы, как одну, теряли.
Провернув удачную операцию через влиятельного шурина, физрук решил помочь и своему коллеге Ветлицкому ещё и потому, что Андрей Андреевич первым может попасть в переплёт. Прихватив деньги, полученные от Вострецова, физрук поехал в Отрадное и там уговорил простака-историка отдать свой золотой запас Николаю Алексеевичу за половину полученных от шуряка денег. Вышло, что Ветлицкий получил свои двадцать пять процентов, словно от сделки с государственными органами. Зато Старцев развернулся на полную катушку. Всё у него было знакомо: от врачей-стоматологов, до мастеров-ювелиров и даже директоров магазинов. Герман и к Андрею приходил, но тот честно сознался, что свой куш он уже пристроил, даже похвастался тугой пачкой денег. У Старцева деньги тратила жена по мере поступления. Наташка хоть и опасалась, помятуя, что во всех читанных ею книгах наличие золота до добра не доводит. Так-то в книгах, а на деле деньги, вырученные мужем от продажи коняевской заначки, очень даже доводили, если не до добра, то до чего же? Она и детей в школу собрала, и сама приоделась. «А то хожу, как нищенка, — заметила она мужу. — Дошки приличной не имею, сапоги — заплата на заплате. Уже люди на улице оглядываются, на работе знают кто у нас „добытчик“, так вроде и примелькалась уже».
— Теперь будешь красоваться, как мадам Бовари, — ответствовал Старцев. — Погоди, ещё до копытовских заначек доберёмся, тогда машину купим.
До машины дело не дошло, потому что однажды Германа крепко попинали, может, дружки Андрюхи Пьяного, а может, кто из тех, кому он сбывал свои червонцы. Только остатки денег как раз пригодились ушлому собкору на поправку пошатнувшегося здоровья.
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Не хочешь быть жертвой,
Не веди себя, как жертва.
Народная мудрость



Часть 1

Глава 1. Неожиданная встреча

— Ты чего это фейс воротишь, своих узнавать перестал? — Потрёпанный жизнью мужчина лет сорока насмешливо посмотрел на Андрея, и тому стало неловко. Всё-таки собкор «Енисея» Герман Старцев, а это был именно он, некогда числился у Ветлицкого едва ли не самым близким, хотя и не совсем надёжным, другом.
— Ничего я не ворочу. — Тот, к кому так неуважительно обратился Старцев, слегка растерялся. Вот кого никак не ожидал встретить на крыльце ломбарда бывший учитель из Отрадного.
— Никак баксы закончились, — продолжал ёрничать собкор, — а с виду такой важный и прикид, как у «нового русского».
— Прикид как прикид. Сейчас все так одеваются, — скривился Ветлицкий. — Ты сам-то: «Как денди лондонский одет…» — процитировал из «Онегина» бывший школьный учитель, — только по ломбардам околачиваешься.
— Жена бабкин кофейный сервиз сдавала, просила узнать.
— И как?
— Не продали ещё. Видать, немного в нашем городе любителей из чужих сервизов кофе пить. Ты что, ещё со школой не завязал?
— Да нет, в школе бываю только по необходимости, репетиторством подрабатываю, так что надо держаться на уровне, а то родители моих школяров посмотрят да и не пожелают иметь дело с нищебродом.
Старцев делано зевнул, кажется, ему не очень-то интересен был ни к чему не обязывающий трёп с бывшим товарищем по таёжным похождениям за чужими схоронками.
— Пойду я, Ветла. Тебя где теперь искать?
— А зачем меня искать? — в свою очередь поинтересовался Ветлицкий.
— Ну мало ли, всё-таки старый друг лучше новых двух. Давай номер телефона, да у тебя и «сотик» продвинутый. Что-то ты темнишь, Ветла?
— Да нет, это за репетиторство один богатенький Буратино подогнал.
Обменялись номерами телефонов и Старцев быстро юркнул в проходной двор. «Наверное, так и горбатится в своём «Енисее», — подумал Ветлицкий. — Не очень-то разговорился, хотя Старче любит потрепаться, а тут как ветром сдуло».
Город ко времени встречи двух некогда бывших авантюристов уже стряхнул с себя ночное оцепенение и утреннюю суматоху: кто был занят на работе — работал, кто числился в студентах — обосновался в аудиториях, мамочки отвели своих детей в садики, и только он, Ветлицкий, свободный художник и репетитор, слегка ошарашенный встречей, не мог припомнить, какой у него был план на сегодняшний день.
«Что за невезуха, это надо же было с утра встретить, да не кого-нибудь, а этого делового Старцева, пожалуй, почище, чем бабу с пустыми ведрами», — с досадой подумал Ветлицкий, направляясь в Дом творчества, начисто забыв, зачем ему понадобился ломбард.
В отделении Союза писателей при этом Доме было немноголюдно. Председательница, правда, была на месте и восседала за колченогим столом. Она в задумчивости потягивала сигаретку и на вошедшего посмотрела, как на пустое место, если бы не два начинающих литератора, то вроде и разговаривать было не с кем.
Ребята принесли несколько жестянок баночного пива и выставили их на стол, как бы приглашая не то с утра опохмелиться, не то начать деловой день, с не совсем безалкогольного напитка. Чувствовалось, что с последним у них дело вытанцовывается намного лучше, чем с занятием литературой.
— Уберите эту гадость в холодильник. — Мира Нестеровна поморщилась. — Не с того конца заходите, господа хорошие.
— Да мы просто, — застеснялись парни. — В «Угловом» пивко появилось, вот и затарились.
— Уже поверила, что-то оно в последнее время стало часто там появляться. Вот берите пример с Ветлицкого, перед ним ничего подобного, да ещё часто, не является, а всё почему? Да потому, что сей литературный муж делом занят, а не вдохновения ожидает, как некоторые.
Парни убрали жестянки с пивом в холодильник и потянулись за сигаретами на столе у председательницы.
— Опять на халяву? — Кумаева покачала головой. — Нет, львов толстых из вас точно не получится.
— Да что Толстому, он богатый был, Мирра Нестеровна. — Тот, что поплотнее, Сергей, успел затянуться взятой со стола председательницы сигаретой. — Притом на него Софья Андреевна пахала. Говорят, по шестнадцать раз фрагменты рукописей перепечатывала… даром.
— Тебе бы, Сергей, такую тёщу. Шестнадцать фрагментов перепечатала подбором — и повестушка готова, тридцать два — уже и роман.
Тот, кого Мирра назвала Сергеем, самодовольно похмыкивая, развалился в кресле подле начальственного стола.
— Я поэт, у меня от этих романов головокружение.
— А у меня от твоих опусов, полагаешь, просветление в голове наступает, и как это ты ухитряешься такую ахинею сочинять?
— Тоже скажете, у меня свой метод, Мирра Нестеровна. Вот, к примеру, беру я рубаи Омара Хайяма, перевожу их на хакасский, а потом обратно с хакасского на русский. Вот вам и оригинальное прочтение, но уже пропущенное через себя.
Ветлицкий, которому уже стал надоедать подобный трёп, засобирался уходить, но Кумаева кивнула одному из пришедших:
— Ладно, доставайте презент, наверное, теперь ваше пойло остыло?
Ребята засуетились, и уже через минуту все дружно посасывали принесённое начинающими литераторами фирменное пивко.
— Ты, Сергей, с Омаром, нашим, Хайямом, здорово придумал и здесь, надо заметить, у тебя поле деятельности — непочатый край.
— Да нет, Мирра Нестеровна, просто эксперимент небольшой, люди верят такому подходу к делу.
— Верят потому, что ты с печатанием своих опусов не дальше районной газетки продвинулся, а дойдёшь до республики и прослывёшь как плагиатор. Учти, отмазывать я такого новатора не стану.
Председательница допила пивко и постучала пустой баночкой по столу:
— Ладно, пора за работу. — И после ухода новоявленных бобчинского и добчинского обратилась к Ветлицкому:
— Я тебе идейку подбросить хочу, только придётся в прозаики переквалифицироваться. Тема вполне годящая. Это не лирические финтиклюшки, сейчас на стихах бобра не убьёшь. Идея на целый роман потянет.
— Да я, Мирра Нестеровна, для большого полотна ещё не созрел как-то.
— Полагаю, что уже перезрел. Шолохов в свои двадцать три «Тихий Дон» замутил. Да и какой роман — целая энциклопедия казачьей жизни!
— То-то по сей день спорят — он или не он создатель этакой эпопеи.
— Как бы там ни было, а роман-то живёт… «Нобелевку» автору обеспечил, а через это всех своих наследничков ещё долго кормить будет.
— То Шолохов…
— Да тебя никто под него и не подгоняет, просто пора делом заниматься, а не только для своей новой жёнушки мадригалы сочинять. Кстати, она всё так же кормит ваше величество?
— Зачем кормить, я и сам на репетиторстве не меньше неё получаю.
— Налоги, конечно, не платишь, и трудовая книжка у тебя дома «в шкапчике», а не в отделе кадров вашего РОНО? На пенсию выйдешь — по «минималке» будешь получать? Да-да, по ней, родимой, так что, как говорили древние римляне: «Лови момент», «Карте диэм», кажется.
— Мне с римлянами не тягаться.
— Так и я о том же, мотай на ус, несчастный ты мой, а теперь о деле; есть такая контора «Золотой пояс», и заведует ею мой хороший знакомый Григорий Сапрыкин, бывший секретарь вашего Отрадненского райкома комсомола.
— Предлагаете золото мыть начинать, Мирра Нестеровна?
— Допустим для такого дела ты жидковат, а вот побеседовать тебе с ним не мешает. Даю наколку; у того времени на тебя лишнего нет, зато Гриша кое-что присоветовать может, на ум наставить, возможно, и тему для твоих изысков подкинет. Появится тема, считай, золотая жила. Гонорары косяком пойдут. Не будешь случайные баночки с пивом обсасывать, а сам народ коньяком поить станешь. Уяснил? Конечно, Гришкина «контора» полулегальная, тоже налоги, случается, зажимает от государства, зато сам он с головой. Одним из первых комсоргов сообразил, что хватит за портретами Ильича скрываться и под руководством нашей вечно нерушимой коммунистической партии к коммунизму ходить. Тогда многие ребята с головой в коммерцию ударились, только торговля торговле рознь, можно с баулами в Китай и обратно пупок надрывать и рэкетирам отступного отстёгивать, а можно, как Григорий Семёнович, свою жилу найти. У него она, кстати, зо-ло-та-я. Понял? Мы хоть на рэкетиров не тянем, но пару тысчонок на сборник стишат твоих нетленных сдёрнуть можно. Так что действуй, не привыкай казённые деньги у Минкульта клянчить, сам пошевеливайся.
— Да у меня с Минкультом непонятка какая-то складывается. Сколько я к этой Ветлугиной ни обращался, не отказывает, но и ещё ни одного обещания не выполнила.
— А если поконкретней?
— Мы с нашими отрадненскими следопытами «Летопись Великого подвига» собрали, всех ветеранов Великой Отечественной обошли, рисунки из их военных эпизодов создали, это ещё к 40-летию Победы… Я к ней, она не против, только воз и поныне там, теперь уже и в живых-то из солдат той войны единицы остались.
— Так вы собирались отдельным альбомом издать?
— Собирались…
— Возможно, у них денег и в самом деле нет на ваш фолиант. Это дело надо обмозговать, а ты к своей администрации в Отрадном обращался? Они кровно заинтересованы.
— У них там чехарда в кадрах. На «Летопись…» денег нет, а паровозик им спонсоры из чёрного мрамора на пьедестале возле «Универсама» воздвигли.
— Ну-ка, поподробней. Вот и тряси своего главу, пусть раскошеливается, если на паровоз деньги нашлись — и на вашу «Летопись» найдёт.
— Не найдёт, он сейчас под арестом второй год сидит, я не в курсе, за что, но… — Ветлицкий вздохнул.
— Так он у вас дальновидный малый.
— В смысле?
— Паровоз у вас, как символ. Помнишь, Никулин в фильме Гайдая пел: «Постой, паровоз, не стучите колёса…» — Дошло, так что твори, выдумывай, пробуй, некогда мне в ваши отрадненские делишки вникать, да и тебе давно уже пора делом заняться, господин поэт.
Мирра Нестеровна снова потянулась за сигаретой, а некурящий «господин поэт» нехотя покинул Дом творчества.
Дома Ветлицкий поделился «наколкой» от Мирры Нестеровны с женой. Валентина, почувствовав, что от всей этой затеи изрядно попахивает авантюрой, только покачала головой.
— Андрей, тебе уже четвёртый десяток пошёл, а ты всё ещё не повзрослел. Сам-то хоть представление имеешь о предмете этого романа, времени сколько пройдёт, пока напишешь да пока на издателя выйдешь. Здесь ещё бабушка надвое сказала, что печатать твои сочинения возьмутся.
— Не возьмутся, так пусть лежат. Рукописи, как говорил Булгаков, не горят. Тебе-то, преподавателю литературы, это должно быть хорошо известно.
— Делай как знаешь, — махнула рукой жена. — Только кажется мне, что пошлёт тебя этот Сапрыкин куда подальше.
— Ну, пошлёт, так пошлёт, а может, и материальчика о деятельности своих старателей подкинет. До Магинска пара десятков километров, выберу день и смотаюсь. Тем более Мирра Нестеровна обещала ему позвонить насчёт моей персоны, так что не выгонит, а выгонит, так на нём свет клином не сошёлся.

Глава 2. Пойди туда, не знаю куда…

Магинск — городишко так себе. Когда-то у него была перспектива к развитию, но тамошние купцы пожадничали и прикрыли финансирование второго моста через Енисей. Вот и пошла железнодорожная ветка по левобережью реки, рядом с городом… да тогда там и города-то никакого не было, просто станция Абазинская, через которую путь этот самый, железный, выходил на Красногорск, то есть на Транссиб. Станция развивалась, получив хорошего тычка от зарождавшегося вокруг капитализма, а Магинск окончательно зачах. Вот этот-то Богом забытый уголок Сибири и облюбовал для своей конторы один из «новых русских» Г. Н. Сапрыкин, а по-простому — Гришка Сапрыкин — «золотодобытчик». Его фирма «Золотой пояс» не только по югу Красногорского края, но и соседней республики свои щупальца распустила. Золотишко гребла, а таёжные речки с хрустальной чистой водой превращала в ржаво-мутные потоки, таёжный ландшафт захламляла и уродовала, зато доход старатели имели немалый.
Гришкина контора размещалась почти в центре Магинска. С западной стороны сквер с памятником вождю мирового пролетариата во весь рост, лицом к зданию городской администрации, в отличие от красногорского изваяния Ильичу, который отвернулся от этой самой администрации и смотрел куда-то за Енисей. Андрею было хорошо знакомо строение, где теперь располагался сапрыкинский офис. Прежде здесь была обувная фабрика, которая снабжала горожан добротной кожаной обувью из местных материалов, но в перестроечные времена рынок сделал своё чёрное дело, заполонив магазины и рынки дешёвым китайским ширпотребом. Фабрика разорилась, станки сдали в металлолом, всё тем же китайцам, а помещения фабрики после небольшой переделки выкупила фирма «Золотого пояса».
Контора находилась в глубине двора, за высокой оградой, и наш литератор в недоумении прошёлся несколько раз туда-сюда мимо запертых ворот, пока не заметил на столбе у калитки кнопку электрического звонка. На его сигналы незамедлительно среагировал охранник, предварительно внимательно оглядев позвонившего с головы до пят, словно намереваясь с того снять мерку.
— Ты кто? — спросил он звонившего.
— Я Ветлицкий. Вам обо мне должны были сообщить.
Охранник явно не торопился, хотя чересчур секретного в этой столь надёжно охраняемой конторе было мало, и Андрей уже успел пожалеть, что внял совету Мирры Нестеровны. «Ничего, здесь в Абазинск автобусы через двадцать минут ходят, до остановки рукой подать, на обратном пути можно и в Спасский собор заглянуть», — благо там служит давнишний знакомый Андрея, отец Сергий. С ним Ветлицкий познакомился тоже через литературу. В отличие от всё ещё подающего надежды поэта, отец Сергий печатался в столичных изданиях, и, как писали тамошние критики, его стихи стали «одной из самых неожиданных новаций в сегодняшней русской поэзии. Осуществлённый в них синтез «религиозного» и «авангардного», «провинциального» и «всемирного» значительно менял самосознание современного человека».
Провинциальность и религиозность у отца Сергия понятна, хотя сам священнослужитель был родом из Красногорска. Ветлицкий неоднократно бывал на родине Сергия, закончил в своё время там педагогический институт и даже вырос почти в такой же провинциальной и слегка религиозной среде, где о Боге всегда помнили, хранили иконы в красных углах, по возможности постились, а бабушки не забывали про церковь, и не только по большим праздникам. Непонятно было, откуда священник местного собора успел набраться авангарда и широты всемирных взглядов в их захолустье?
Наконец охранник вылез из проходной и отпер калитку. Он ещё раз недоверчиво оглядел с головы до пят неожиданного посетителя и лениво бросил:
— Иди через двор, а там на втором этаже кабинет хозяина. Да сильно-то не рассусоливай, хотя Николаевич и сам турнуть может, если надоешь. Ходят тут всякие… просители. Думают, если в артели золото моют, так они его лопатой гребут? Держи карман шире, я, к примеру, совсем забыл, когда зарплату полностью получал от шефа.
Последнее замечание Андрей пропустил мимо ушей и, уже поднимаясь по лестнице на второй этаж крепкого кирпичного здания, а в городишке этом всё что было из кирпича — бывшие купеческие особняки, подумал: «И зачем только большевики революцию делали, что прежние хозяева — толстосумы, что нынешние — всё едино, в каменных хоромах обитают? Вот слева от центрального сквера вообще трёхэтажное здание купца Мойши Вильнера, как его обозвали местные острословы: «Наш сибирский Зимний дворец…» — пока этак то соображал, очутился как раз перед ладно оббитой каким-то непонятным, добротным материалом дверью с табличкой, указывающей фамилию и должность владельца.
Ветлицкий не заметил, была ли здесь поблизости секретарша или не было. От волнения в голове всё перепуталось, так и завалил в кабинет, даже не постучался. Встретил нашего не то что просителя, но соискателя каких-то благ, мужчина, ещё не старый, но уже и не молодой, чернявый и весь какой-то ладный, подтянутый и с хорошей такой улыбкой, что было довольно-таки странно для человека его полномочий и положения, а то, что птица была не рядового полёта, говорил за него малоприметный депутатский значок на лацкане малинового пиджака.
— Так это ты наше будущее родной литературы? — усмехнулся хозяин кабинета, протягивая руку посетителю. — Будем знакомы, Сапрыкин Григорий, а ты, значит, Андрей Ветлицкий? О тебе ваша председательница мне говорила, правда, по телефону, а не мешало бы и лично, давно не общались. Я ведь тоже в юности стишатами баловался. Знаешь, это когда к девчонкам подкатываешься, типа:
Я был, конечно, врать мастак,
Когда к девчонкам клеился…


Он улыбнулся, посчитав нужным закончить свой давнишний опус:
Теперь другая молодёжь,
Девчонки все с понятием,
Иная жизнь, иная ложь,
И врать необязательно…


— Ваши стихи? — только и нашёлся Ветлицкий.
— Мои, не обращай внимания. Опыты давней юности.
— Нет, почему же. Стихи хорошие. Бывает, что и по одной строчке можно судить о способностях написавшего.
— Судить будут не здесь и не сейчас, — почему-то грустно усмехнулся Сапрыкин. Скорее всего, он уже не раз подумывал о том, как решится его судьба.
— «Есть Божий суд…» — неожиданно ляпнул Андрей, наверное, вспомнив своего приятеля из Спасского собора.
— Именно, Божий. Ладно, тебе сколько на сборник стихов надо? Тысяч шестьдесят хватит?
— Мне тут ваш мэр сто пообещал, — неожиданно позволил себе втянуться в торг расхрабрившийся поэт.
— Хмуров Виктор Петрович? — Хозяин кабинета усмехнулся. — И рубля не даст, на спор. Вот увидишь.
— Да нет, Мирра Нестеровна говорила, что я могу с вашими золотодобытчиками пообщаться, фактурой напитаться.
— Ах, фактурой. Так с этого надо было и начинать. Тут недавно у меня один из вашей республики был, собкор «Енисея», некто Герман Старцев, дотошный, надо сказать, писатель, часа два меня мурыжил, потом чуть ли не сутки я его по своим объектам катал, «Золотой значок» от нашей фирмы пришлось подарить, еле откупился.
Непонятно, шутил или на полном серьёзе вёл разговор гендиректор «Золотого пояса», зато со Старцевым всё было ясно, от его хватки не так просто освободиться.
— Германа я знаю.
— Тем более и ездить никуда не надо, редакция «Енисея», насколько я понимаю, в Абазинске?
— В нём самом.
— Так о чём разговор? Собкор этот — мужик с головой, явно очерк собрался написать, а то и целую серию. Вот и срисуешь с них готовенький материал. Мы действуем на полном законном основании, правда, и мусорных шарашек вокруг хватает. Налетят, напакостят, тайгу разграбят, речки замутят — и поминай, как знаешь, а тайга большая, за всеми не уследишь. Да мы не Роснадзор, чтобы порядки в здешних лесах наводить, хотя я когда в комсомоле работа, да Мирра тебе, наверное, всё уже расписала про наших и ваших, так вот в комсомоле всё на энтузиазме держалось. Там денег больших не надо было, а только бросишь клич: «Даёшь Магнитку!» — И прочтя сомнение на лице просителя насчёт Магнитки, слегка смутился: — Я про Магнитку тебе для полноты образа, наша Магнитка — это турнепс и морковь на полях, ещё молодёжь на сахман отправляли. Ты когда-нибудь сахманил?
— Впервые слышу такое слово, я по другому поводу к вам пришёл.
— Знаю, материала о старателях у тебя мало, так это к Старцеву, он дотошный тип, достал меня своими расспросами, а «сахман» — когда за ягнятами после окота овец ухаживали, подсос и чтоб землю вместе с травой не грызли. Ну да, где тебе, ты небось городской пацан?
— Я, вообще-то, под Магинском родился, в деревне, где мой отец председателем колхоза работал.
— Уже лучше, ведь смотри-ка, колхозник, а в писатели выбился. — Хозяин кабинета удивлённо поднял бровь, вроде бы литераторы должны были быть только городские жители. Такой подход к своему крестьянскому происхождению обидел Ветлицкого, и он полез, как говорится, в пузырь.
— У меня отец — фронтовик, после ранения у самого знаменитого хирурга Войно-Ясенецкого в Красногорске, в госпитале 1515 лечился, а когда председательствовал, то Героя Социалистического Труда получил, в самые голодные годы такие урожаи его колхоз давал, что, может, и ваши родители выжили благодаря отцовскому хлебу.
— Ну, мои-то на шахте уголёк рубали, тоже тебе ни хухры-мухры, так что можешь нос не задирать. Ладно, некогда мне с вами тут рассусоливать, до скорого. Я на вахту позвоню, чтоб тебя без досмотра выпустили.
«Боитесь, что со слитком золотым выйду или золотого песка в карман насыплю?» — хотел сострить Андрей, но сдержался и молча покинул кабинет. Правда, позвонить на проходную владелец «Золотого пояса» так и не позвонил, и хмурый охранник добросовестно поводил по бокам посетителя какой-то металлической штучкой.
— Проходи, — буркнул он напоследок, и Ветлицкий с облегчением покинул недружественную территорию сапрыкинской фирмы.
«Вот Герман, — по дороге домой, сидя в маршрутном такси и вглядываясь в мутноватую воду здешней протоки Енисея, соображал Андрей, — к Сапрыкину подкатил, меня поучать взялся, а может, Гришка его против этих левых золотодобытчиков настраивал, мол, браконьеры чистой воды, хотя явно недоговаривал что-то, хотя, как и всякий многодетный отец, Старцев всегда испытывал нужду в деньгах. Опять какую-нибудь авантюру задумал?»

Глава 3. Старцев берётся за дело

И точно, дня через два после поездки в Магинск позвонил Герман. Ветлицкий только что закончил консультировать очередного шалопая.
— Слушай, Ветла, надо бы встретиться.
— Когда?
— А когда тебе удобнее. Можно и в редакции, да светиться вместе не стоит, начнутся расспросы, подозрения. У нас теперь почти все сменились, да, Лина Фёдоровна, ответсекретарь, умерла. Душевная была женщина, к тебе-то явно благоволила и перед Солодовниковым выгораживала, даже когда он сказал, что сверху ему намекнули, мол, ни к чему нам из Ветлицкого классика делать… Да ты слушаешь меня, Ветла, или как?
— Или как? Слушаю, что ты мне стрелку забиваешь и в редакции светиться не стоит, конспирацию фиговую блюдёшь.
— Ты прав, давай в «Айре».
— В «Айре», так в «Айре».
— Тогда после обеденного перерыва. Как раз народ схлынет.
«Айра» учителю не понравилась. В ней и был-то он всего два раза, оба со своей первой женой Людой, которая погибла в стычке с охранниками бизнесмена Левашова, а проще — обыкновенными бандитами, зато от редакции, где служил Старцев, совсем рядом.
Когда Ветлицкий пришёл в кафе, собкор уже был там и призывно помахал ему рукой.
— Я тут заказал кое-что. Да ты не суетись, счёт уже оплачен.
— Понятно, так и предполагал, что ты, Герман, не совсем ещё поиздержался, если действуешь так напористо и стрелки забиваешь не в самом дешёвом месте или за бабушкин сервиз в ломбарде деньги получил?
— Ладно, кончай, Ветла, на мне оттачивать своё остроумие. Просто давно не встречались, так почему бы не посидеть без напряга?
— Ох, что-то ты, старче, запел с утра необычно?
— Во-первых, как же с утра, если сейчас полтретьего, а во-вторых, где здесь необычность?
— У тебя, Гера, любое коленце необычно. Хоть так поверни, хоть этак, всё приключения Неуловимых наблюдаются.
— Сердишься на меня, всё делёжку монет из «коняевского» схрона забыть не можешь. Так сам и виноват, кто тебя силком заставлял с родственником физрука добытым делиться? Сам же и попёрся с червонцами этими, а что куш получился не бог весть какой, так рот разевать не надо. Сейчас эпоха развивающегося капитализма, кто успел, тот два съел, понятно я объясняю?
Произнося эту речь, собкор «Енисея» постоянно озирался, опять входил в роль советского разведчика в тылу врага. И как это у него получалось ловко, ненавязчиво, хотелось даже в ладоши похлопать: «Браво, Герман!», такой талант пропадает, то в прошлых походах камни с тропы пускал, то вальком для шелушения шишек от несуществующих злодеев отбивался, то из ружья палил в темноту, но Ветлицкий смолчал. Кто его, этого журналюгу, поймёт? И чтоб окончательно не лишать собеседника возможности валять Ваньку, Андрей, не приступая к трапезе, с ходу брякнул:
— Я знаю, что ты у Сапрыкина подвизался, чего опять вынюхивал?
— Вот-вот, да ты кушай. Небось харч в школьной столовке не очень, чтобы очень, или теперь только дома питаешься?
— А это как придётся, двигай ближе к делу.
— Можно и ближе, только давай по-быстрому закончим с едой и покалякаем о делах наших скорбных на свежем воздухе.
Герман как надвинул на своё широкоскулое лицо маску таинственной непроницаемости, так и не пожелал от неё освобождаться. Мастер эпатажных колонок в своей газете, он не мог там развернуться в полную силу, редактор ограничивал, да и площадь «Енисея» не позволяла, хотя по статусу «Енисей» был республиканской газетой.
— А ты, Гера, ничуть не меняешься и от манеры своей дурацкой из мухи слона делать совсем не избавился. — Наворачивая жаркое из свинины, полуголодный учитель старался вызвать собеседника на откровенность, но тот вроде бы и не собирался сразу раскрывать свои планы.
— Жизнь заставляет держать нос по ветру, — всё-таки не удержался собкор. — Пошли на лоно природы.
Ветлицкому было слегка жаль так и недоеденного дармового обеда, но любопытство пересилило чувство голода, и Андрей, уже дожёвывая на ходу, мысленно проклинал себя, что позволяет Старцеву опять втянуть себя в какое-то подозрительное предприятие, хотя в душе он надеялся, что все собкоровские химеры — простой блеф, ко всему выходило, что к Сапрыкину наш литератор съездил зря. С таким же успехом он мог навестить мэра Магинска, их давнего знакомого, Виктора Петровича Хмурова, который слыл деловым человеком до мозга костей, правда, позднее погорел на том, что благословил своего охранника попугать начальника магинского «Водоканала», а у охранника совсем поехала крыша, и он вместо недруга Хмурова всадил в его шофёра очередь из калаша. Так что ещё одна ниточка к счастливой жизни у Ветлицкого оборвалась.
В редакционном сквере в этот послеобеденный час Старцев совершенно забыл, чего ещё совсем недавно весьма опасался, хотя и прохожие-то особо не наблюдались. Отдуваясь, журналист развалился на скамье, отчего Андрей сделал вывод, что обед собкору пошёл явно на пользу.
— Слушай, — Герман ещё разок огляделся, вроде для подстраховки, — у Григория Николаевича я был просто для отвода глаз, заодно и пронюхал, где у него свои балки́ имеются, правда, пришлось ещё и в Интернете пару деньков посидеть, глаза попортить, а также повидаться кое с кем, но не в этом суть вопроса. — Старцев неодобрительно посмотрел на собеседника. — Да ты меня не слушаешь, Ветла?
— Слушаю, слушаю и уяснил только одно, что ты, Гера, недавно плотно пообедал, а ещё в Интернете глаза портил.
— Плотно, да я два дня сидел на диете, голодом, можно сказать, себя морил, а проще испытывал, как это верующие люди могут такое переносить, неделями слабо кушать.
— С чего это ты, Герман, стал таким набожным?
— На всякий случай, хотя я тебе о другом хотел поведать: наклёвывается перспектива подправить ход исторических событий, и если повезёт, то слегка улучшить своё материальное положение.
— И улучшай на здоровье, кто тебе не даёт, а что до хода исторического процесса, так он меня вполне устраивает.
— Узко мыслишь, дело не столько в ходе этого процесса, слышал, поди, что история не столько учит, сколько наказывает за незнание её уроков.
— Да, нечто подобное. — Ветлицкий откровенно зевнул. — Прямо в сон клонит, Гера, от таких витиеватых речей. От меня-то ты чего хочешь, опять по горам лазить да землю кубометрами ковырять?
Вызывало подозрение, что такой язвительный и прямой человек никак не может объяснить, в чём суть дела, всё ходит вокруг да около. Андрея вообще удивляла иезуитская манера собкора доставать собеседника своими пассажами. Однажды он решил поведать об истории поступления на журфак, так начал чуть ли не с времён Александра Первого и восстания декабристов. Заставил выслушать, как декабристов загнали в сибирские рудники, какого рода деятельностью они занимались в Иркутске, факультет журналистики, на который поступал Старцев, как раз относился к Иркутскому универу, а на истории приезда в Сибирь жён этих самых декабристов Ветлицкий уже не выдержал, пришлось оборвать друга на самом интересном месте клятвенным заверением, что Андрей тоже был в курсе, как этих бедных дворяночек мытарили, но и самому начать пересказывать содержание кинофильма о вояже жён декабристов в царство льда, холода и чиновничьего беспредела. Тогда Герман перекинулся к рассказу о своём знакомом доценте местного университета, чуть ли его однокурснике Валерии Павловиче Прищепе.
— Если он твой сокурсник, то чего ты его по имени-отчеству навеличиваешь? — допустил тогда неосторожность уточнить Ветлицкий, и Герман завёлся: «Да ты знаешь, где я, а где он. У него Евтушенко в друзьях, едва ли не в первейших, числится. Он о нём две монографии написал. Женька тоже наш, со станции Зима родом, иркутянин, поэму «Братская ГЭС», о наших гидростроителях, как монумент отгрохал. Не читал, небось?
— Почему не читал, только сомневаюсь, что сам Евтушенко у Прищепы в друзьях числится.
— А ты поменьше сомневайся. Вот будет окно в моём расписании — сведу тебя с Валеркой, он и твоё творчество может разобрать по косточкам. Да ваша председательница как-то на творческой встрече поведала, когда она стихотворение напишет, в первую очередь мнения Прищепы опасается.
— Ага, уже поверил, испугалась она твоего Валерия Павловича.
— Испугалась, не испугалась, а я её за язык не тянул.
И так могло продолжаться до бесконечности, только не на этот раз…

Глава 4. Ближе к делу

Судьба не всегда благоволила к Ивану Тимофеевичу, в миру Плотникову. Прежде чем оказаться на «Лесной даче», в простонародье «Кетчупе», от заводоуправления большого электрохимического комбината, Ванька, никакой он тогда был не Иван Тимофеевич, помотался с чужими людьми и по степям, и по тайге, а в последней обосновался капитально. Сроднился, можно сказать, стал понимать тайгу, как родную мать. Да за семью Иван Тимофеевич очень-то и не держался. С той, Великой Отечественной, его отец, знатный стрелок и разведчик, не вернулся. Сложил голову где-то в белорусских болотах, и пришлось Ваньке выживать как умел. Мать свою он схоронил уже в Сибири, сестрёнок в детдома определили, а сам сначала по пристаням и вокзалам околачивался, а после прибился к общине не то старообрядцев, не то староверов и крепко усвоил уставы, по которым жили святые люди.
Хотя вскоре, после войны, всё их святое братство распалось. Некоторые из братьев стали к водочке прикладываться и даже покуривать. Иван Тимофеевич такого себе не позволял, да и нужды в этом сильной не испытывал, тем более с семьёй у него не заладилось. Девчонка, к которой дружил, подалась куда-то в Забайкалье. Иван было двинулся за ними, но по пути отстал и осел сначала в Горной Шории, а потом и сюда, в Саяны, перебрался. Пристрастился для пропитания рыбалкой подрабатывать, в травах стал толк понимать, шишковать мог, да так, что ни кедру урона не делал и себя не обижал.
Позднее осел у Кемчуга, на лесной даче, заготовителем таёжных даров, коими угощал гостей из заводоуправления. Там и познакомился лесной человек с корреспондентом газеты «Енисей» Германом Старцевым. С подобными людьми Плотникову приходилось иметь дело, деловитыми, немногословными, хотя сам Герман Николаевич совсем отошёл от обычаев своих предков. Впрочем, компанейский характер собкора «Енисея» объяснялся его профессией, а учитывая, что Старцеву не единожды приходилось бывать на лесной даче Кемчуга, то времени, чтобы поближе сойтись почти по-родственному, у обоих единоверцев хватало. Это Иван Тимофеевич заронил интерес у собкора «Енисея» к теме наличия в этих местах золоторудных и россыпных месторождений такого полезного и дорогого металла. Людей испокон веков тянуло к золотым безделушкам и украшениям, а с тех пор, как золото стало эквивалентом в обмене и мерилом богатства, интерес к «золотому тельцу» вообще превратился в настоящую эпидемию. В долгих беседах двух друзей-единоверцев Иван Тимофеевич словно нарочно пробуждал интерес Старцева к данному предмету, намекая, что наступит время и они смогут приблизиться к осуществлению какой-то ещё непонятной, но уже желанной мечты. Тогда не придётся Старцеву ползать на коленях перед сильными мира сего, да и он, Иван Тимофеевич, заживёт по-другому.
— На Кемчуге жить можно, когда с комбината гостей нет. Я в тайгу хожу, грибы-ягоды собираю, заготовками на зиму занимаюсь.
— Что, без заготовок нельзя? — удивлялся Герман. — У хозяев твоих денег куры не клюют, небось управление всё в Москве, к нам только с ревизиями налетают, ревизоры хреновы.
— Дело не в деньгах, Николаевич. Таёжный продукт, он свой вкус имеет, запах, и польза от него, хотя о какой пользе говорить, если гости по бутылке коньяка примут — любую пользу заглушат, но меня не обижают. Завхоз ихний, Худяков, на что человек въедливый, а и то со мной спорить опасается, знает, что сама Татьяна Евгеньевна за меня горой. Та в домашних продуктах толк понимает, и частенько с собой я ей сумку собираю: балычка там копчёного, маралятины вяленой. Ты-то небось пробовал, Герман Николаевич, когда с ними гужевался.
— Не скрою, приходилось. Всё-таки мастак ты, Иван Тимофеевич, а вот медвежатины вкуса не ведал.
— Я, вообще-то, избегаю на медведя ходить, но когда приезжие завалят хозяина, тогда деваться не куда. Гости требуют, хотя мясо нужно с осторожностью готовить, разборчиво. Слыхал небось про трихинеллёз, та ещё зараза, а так мясо, как мясо, сластит, говорят. Я его не ел. По мне, и без медвежатины было чем вашего брата угощать.
Герман вспоминал разговоры с Иваном Тимофеевичем и утверждался в мысли, что старика вызвать на откровенность — непростое дело, а если бы он разоткровенничался, то не одну повесть о жизни егеря можно было с его слов написать.

Глава 5. И снова Старцев

— Начнём, господин поэт, с посещения тобой конторы «Золотого пояса»? Ты с какого дива туда попёрся, денег у Гришки Сапрыкина клянчить? — Герман Старцев ещё раз сытно икнул и с подозрением посмотрел на собеседника. Ветлицкого слегка покоробили нотки не то подозрительности, не то некого превосходства в словах собкора.
— Хоть ты, Гера, и призываешь к разговору начистоту, а сам, как полная Туманность Андромеды, со всей её инопланетной субстанцией, да будет тебе известно, что «Золотой пояс» я посетил по наводке Мирры Нестеровны, и Гришку Сапрыкина раскрутить на издание сборника стихов тоже не помешало бы, только что мне лично это даёт? Издам сборник, другой… Кумаева правильно говорит, что она ещё может понять тех, кто пишет стихи, но вот кто их читает, для неё полная загадка. Действительно, вот и задумал я взяться за роман или хотя бы на первый случай за таёжную повесть. Задумал-то задумал, а материала не очень, чтобы очень, хотя и вырос я, можно сказать, в предгорьях Саян, то есть под тайгой-матушкой.
— Да-а, таёжник из тебя слабый, можно сказать, никакой, дамский угодник! — Герман раскатисто засмеялся. — Так ты с Миррой решил у Сапрыкина деньжатами разжиться и курс молодого бойца пройти, а помнишь, как этот горе-бизнесмен подпил и объявил себя племянником губернатора Орлова?
— Не такой он и «горе-бизнесмен», как тебе кажется. Гришкина фирма, говорят, крепко на ногах держится.
— Да, крепко. Все реки по долине Теренсуга загадили.
— И я о том же, с экологией у бывшего секретаря райкома комсомола не лады, зато с чистой прибылью от добычи золота полный ажур.
— Ты меня, старче, для этого сюда позвал, чтобы предаваться воспоминаниям или наставления читать?
Герман понял, что его собеседник дошёл до кондиции и больше пускать пыль в глаза нет нужды.
— Позвал я тебя, Ветла, чтобы помочь нам обоим начать жить лучше обыкновенного среднего гражданина в нашей довольно-таки бедноватой республике.
— Хм. — Ветлицкий недоверчиво хмыкнул.
— Не хмыкай, а вникай в то, о чём я тебе сейчас поведаю. Очерки мои о таёжных тупиках, о Шаман-тайге — всё это вчерашний день. Ещё собкор «Комсомолки» Василий Песков о заимке Лыковых в верховьях Большого Абакана целую серию статей опубликовал, чем и подписал их семейству смертный приговор. Да ты об этом знаешь не меньше моего, хотя я с геологами на ту заимку летал и с самим Карпом Лыковым, вот как с тобой, беседовал…
Ветлицкий заёрзал на скамейке, кажется, Герман оседлал своего любимого конька.
— Ты давай, давай, старче, рожай, раз поднатужился.
— Ладно, я так понимаю, что золота в здешних речках было достаточно, чтобы Лыковы, живя столько лет в тайге, свой шанс упустили. У воды, да не напиться.
— И…
— И был у этой непонятной семейки связник, хороший связник, язык умел за зубами держать, очень-то Лыковых в ход социалистической действительности не вводил, да и с ними контачил не напрямую, а через какую-то промежуточную инстанцию.
— Ага, понимаю, это как в шпионских детективах, через дупла в деревьях или тайники в камнях? — Ветлицкий развеселился. — И где эти схроны в тайге на площади в тысяч тридцать квадратных километров искать прикажешь?
— И я говорю, где? Только не всё так плохо, как может показаться с первого раза. Есть возможность подобраться к последней заначке через одного человека.
Старцев поднялся со скамейки в скверике возле кафе и нервно заходил по асфальтированной дорожке туда-сюда, ни на минуту не упуская своего собеседника из виду. Андрей не мог понять, то ли это рандеву всерьёз, то ли опять Герман комедию ломает? Только зачем ему понадобился он, Ветлицкий, или это театр для одного зрителя? Андрея стала раздражать вся эта история с каким-то связником, старообрядцем и кладоискательством. Из-за этого старцевского «забега в ширину» у школьного репетитора сорвались две полноценные консультации с учениками. Конечно, жена Валя ничего не скажет, промолчит, как всегда, только посмотрит на своего мужа-кормильца осуждающе-устало и пойдёт на кухню, и это после полновесной учебной смены в школе. Досада на Германа стала нарастать в душе Ветлицкого. Ничто не берёт этих авантюристов. Везде им мерещатся какие-то схроны, клады, которые заложены в различных местах лесов и полей, дожидаясь своего звёздного часа, хотя, если посмотреть с другой стороны, нашли же они мешочек с золотыми, ещё царскими, червонцами под полом коняевской сторожки. Найти-то нашли, да делёжка вышла не в пользу Андрея. Ветлицкий чуть ли не с ненавистью посмотрел в сторону мелькающего перед глазами собкора, и тот, как опытный игрок, перехватил данный мяч. Плюхнувшись на сиденье рядом с поэтом, Герман безо всякой иронии взял быка за рога:
— Мне Плотников предлагает попытать счастья, только я, честно говоря, не совсем ему доверяю, да и побаиваюсь. Один на один с таким мужиком оставаться в тайге не хотелось бы.
— Полагаешь, что при случае он нас двоих не положит?
— Двое-трое не один. Мы-то, Ветла, тоже чего-нибудь стоим. Зато можем при случае такой куш урвать, какого и во сне не снилось.
Ветлицкий мог бы припомнить собкору и то, как он висел на одной руке над пропастью, и про случай нападения на них у речной отмели. Тогда от бандитов их спасло появление эмчеэсовского вертолёта, но всё это было в прошлом, не говоря о том, как их выследил тюремный надзиратель Коняев.
Старцев словно догадался, о чём в сей момент думает его друг, и, понимая, что или сейчас, или никогда, похлопал товарища по плечу:
— Говоришь, лады? Теперь расходимся по домам и начинаем готовиться к марш-броску за «Синею птицей», Ветла. Созвонимся, короче. Да жёнушку свою очень-то не информируй насчёт моего предложения.
«Это я ему как прикрытие понадобился. Взял бы тогда физрука. Алексей Николаевич и боевое самбо знает и стреляет так, что на соревнованиях всегда первые места занимал», — подумал Андрей и, вспомнив, как ловко тот крутанулся с делёжкой «коняевских» червонцев, окончательно понял, что Герман выбрал его в напарники зря.

Глава 6. Конец тихой жизни

Герман Старцев и сам не хуже Ветлицкого понимал, что напарник из впечатлительного интеллигента, честно говоря, никакой. Занятие репетиторством в городе и жизнь в тайге так же далеки друг от друга, как сравнение труда землекопа и бухгалтера, но Андрей был собкору знаком и всегда под рукой, а егерь с заводской дачи — всё-таки тёмная лошадка. Вот вроде говорит Иван Тимофеевич и дела у него простые, а всё же что-то не договаривает, да и планы последнего заставляют задуматься и насторожиться.
Жил тот себе на Кемчуге, а по-народному «Кетчупе», заготавливал различные таёжные продукты, чтобы при случае угодить выезжающему на природу и вдрызг замотанному делами заводскому начальству. Водил высоких гостей на охоту-рыбалку, а то и просто подышать густым смолистым воздухом сибирских просторов, и был он здесь, на лесной даче комбината, первейшим по необходимости человеком до тех пор, пока некие умники из Центра не посчитали, что отходы, чем возить «убийственную химию» на Урал, этого самого комбината, выгодней захоранивать где-нибудь неподалёку, благо места в таёжных угодьях сибиряков хватало.
Долго не думая, подключили к решению данной проблемы местных изыскателей, а те свои, полностью послушны и на всё согласны, что им начальство комбинатское присоветует. Вот и вышло, что химические отходы, запаянные в железные бочки, можно складировать всего в километрах двенадцати — пятнадцати от комбината, в тайге, почти рядом с владениями Ивана Тимофеевича, которые на стратегических картах не обозначены.
Для Центра главное — себестоимость конечного продукта, посмотрели бумаги и утвердили безо всяких проволочек, а известно ещё с давних пор «что написано пером, не вырубишь топором». Засуетился Иван Тимофеевич, да поздно было. Загромыхали по благоустроенной дороге до базы отдыха и далее многотонные махины бульдозеров, скреперов, самосвалов, поднимая тучи пыли от колёс дорожной техники и вырытой земли котлована, для складирования отходов. Теперь балыки и маралятину вяленую доставать стало не просто, да и каждый кусок прежде, чем подавать к столу, в лабораторию не натаскаешься.
Гости, особенно из дальних краёв, члены комиссий разных, похваливали заводское начальство за смекалку, за инициативу, за деловой подход к порученному делу, а на дачу к Ивану Тимофеевичу уже не стремились и выходило, что наш добытчик вроде как лишний. Тут, кстати, свёл его случай с умным человеком, собкором газеты «Енисей», Германом Старцевым. В разговорах с Иваном Тимофеевичем понял собкор, что есть в его словах какая-то недосказанность, какая-то тайна. Вроде бы и желает он поделиться с журналистом и до конца ему пока не доверяет. Почувствовав эту недосказанность, стал прожжённый журналюга исподволь подбрасывать мыслишки в голову кетчуповского егеря.
— Пылит хранилище отходов? — вроде бы случайно вопрошал собкор Ивана Тимофеевича.
— Да вроде пылит. Нешто без специальных анализов определишь? Только мне никаких лабораториев не надо, я по тайге вижу. Лиственницы пожелтели и хвою в средине лета начали сбрасывать, хотя начальство говорит, что апосля заливать бетоном будут кажный ряд бочек.
— Бетоном, а положено жидким стеклом эту заразу изначально запечатывать, Тимофеевич.
Кетчупский старожил соглашался: «Вижу, что пора сваливать отсюда, только куда?» — Сейчас везде безработица, всюду деньги нужны. Не подмажешь — не поедешь, сам посуди, — нагнетал Старцев.
— Тоже правда. Эх, знать бы, я когда около старообрядцев обитался, нужды не ведал, с братьями марала завалишь, мяса на всех хватает, ешь — не хочу, а теперь каждый кусочек купить надо и на говядину-то не всегда деньжат насобираешь.
Собкор старался не прерывать Ивана Тимофеевича, но старик крепко свою речь контролировал, сызмальства приучен был: лишнего не болтать, а больше других слушать, только ситуация и его поджимала. — Оно, конечно, можа наведаться в те места. У тебя, Николаевич «Нива», вездеходная машина, только один бензин чего стоить будет.
Старцев, мысленно перебирая в уме денежки, которые у него были в заначке, соглашался:
— Можно рискнуть ради такого дела, Тимофеевич. — Знать бы, куда?
— Ладно, поживём — увидим. — Плотников охал и поглаживал свои колени. — Теперь из меня ходок плохой, а бывалоче, до своих робят в три дня добирался, не охнув.
— С ортрозом шутки плохи, дальше хуже будет, в суставах от простуды и ходьбы хрящи стираются, — сочувствовал Герман. — Лечить ноги надо, это не просто насморк, сам не пройдёт, а лечить — деньжонки требуются. По-нынешнему — баксы и фунты…
— Я больше по-своему, отварами из лесных трав.
— Помогает?
— А как же, пока на печи лежишь — обязательно.
Старцева такие речи особенно-то не радовали, но и всё же больные ноги Плотникова крепко привязывали старика к Герману и его «Ниве», однако, наблюдая за егерем, новый друг всё больше склонялся к мысли, что без Ветлицкого ему не обойтись. Очень был его визави себе на уме, лишнего не сболтнёт, не проговорится. Конечно, если удастся Ивана Тимофеевича убедить, сделать вылазку в тайгу за припрятанным золотишком, тогда многие материальные затруднения решатся сами собой. Собкор уже пожалел, что пытался заручиться благосклонностью Григория Сапрыкина, такие бывшие комсомольцы, уважали твёрдую над собой власть и категорически были против всякой гласности, хотя попиариться и Гришка был не прочь. Вот презентовал же «Золотой значок» корреспонденту газеты, но дальше значка дело не пошло, потому что серия очерков в «Енисее» хозяину «Золотого пояса» не очень-то пришлась по душе. Здесь главное — не известность в республиканском масштабе, а сильные деловые связи, которые одними очерками не установишь, а таковых у Григория Николаевича Сапрыкина ещё с прежних, комсомольских, пор достаточно было: одни подвизались во власти, в различных депутатских комиссиях, эти были самые желанные, любой вопрос через Советы могли провести, любой вопрос замотать, другие даже до Москвы продвинулись и хоть на бывших товарищей посматривали свысока, всё-таки дружбы с некогда комсомольскими вожаками не чурались и, если случалось бывать в Зауралье, а точнее, в пределах досягаемости Гришкиной фирмы, не отказывались и на рыбалку с её хозяином съездить и поохотится на маралов в известном заповеднике, бывало и просто на халяву сытно погужеваться в местных ресторанах или базах отдыха. Руководя фирмой, Сапрыкин тоже не зевал. Деньжат поднакопил, быстро переводя их в недвижимость в районах Средиземноморья, куда случалось ему наезжать на отдых, будучи комсомольским секретарём, только в дружественных странах тоже теперь неспокойно. В одних «цветные» революции перебаламутили стабильный образ жизни, в других свои демократические заморочки. «Надо было в Штаты податься, там — оплот вольготного капитализма, и чтобы власть для всяких там бузотёров подвинулась… не дождётесь», — соображал после ухода очередного просителя, сиречь охотника до дармовых Гришкиных деньжат, владелец каменных палат в центре Магинска.

Глава 7. На дальних подступах
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После планёрки в фирме «Золотой пояс» бывший комсомольский вожак, а нынче владелец этого самого «пояса», спросил у своего заместителя и начальника безопасности, когда они остались втроём:
— Вы хоть статьи этого правдоруба Старцева читали?
— Да почитывали, — слегка уклонился от прямого ответа Ждан Сергеевич, тот, кто отвечал за безопасность у Гришки.
— Нормальная статья, нам всё равно надо как-то перед народом объясняться и вливаться в этот самый народ, — поддакнул заместитель Сапрыкина.
— «В народ выходить, в народ вливаться…» — Тоже мне народоволец нашёлся, а вы на последнюю колонку в его «Повести нынешних лет» обратили внимание, где этот грёбаный летописец безо всяких обиняков спрашивает о нашей с вами фирме, мол, «Золотой пояс» — всё-таки пояс или удавка на шее рабочего класса?
— Так это он пуще для форсу, для остроты изложения подпустил. — Заместитель директора Виктор Васильевич как-то натянуто улыбнулся, ему вообще никогда не нравились привычки шефа заигрывать с прессой, с писаришками разными, борзописцами, как он их иначе и не называл. То шеф одной даме из литературного салуна душу изливал, то перед этим газетчиком Старцевым чуть ли не исповедовался, обоим по «Золотому значку» фирменному от широты своей души презентовал, а тут ещё некто Ветлицкий подкатил, знамо дело, денег на издание книжки своих лирических опусов выпрашивать. И как ещё шеф ему не отвалил от щедрот своих, уму непостижимо?
— Задумался, Виктор Васильевич, ты о чём это? — Сапрыкин с усмешкой посмотрел на зама. — Хотя, с другой стороны, я вас распрекрасно понимаю, должности у вас обоих соответствующие, а посему, Ждан Сергеевич, ты бы прощупал почву под этими коммивояжёрами.
— Какие же это коммивояжёры, просто мелкие сошки, хотя и от них неизвестно чего можно ожидать.
— Ты и займись на досуге добрыми молодцами; с кем живут, чем дышат, а то уже опух от безделья. Времена-то сейчас мутные, неясно, чего и от кого ожидать. Ты слушаешь меня?
Начальник безопасности сразу превратился в само внимание:
— Их что — просто пощупать или всякое желание интересоваться нами отбить?
— Тоже нашёлся повар. Ты полагаешь, что люди творческие, да ещё с правильно поставленным обонянием, это тебе отбивные котлеты?
— Да не беспокойтесь Григорий Николаевич, всё выясню, профилактику проведу, так сказать, по всем правилам…
И уже на следующий день колесо закрутилось, правда, за Ветлицким ничего подозрительного не наблюдалось, а вот Старцев, тот по городу пешком не мотался, а перемещался на вишнёвого цвета «Ниве». Машина эта на приколе у редакции не стояла и кроме всего прочего то частенько ныряла за электрохимический комплекс, то пропадала в таёжном массиве.
«Он, наверное, под комбинат копает, — делал выводы начальник Гришкиной безопасности, — там-то есть за что ухватиться. Вон какое хранилище под Кемчугом отгрохали. Нет на них управы, это вам не наши «хвосты» от промывки породы».
— Ты меня удивляешь, Ждан Сергеевич, не хватает нам ещё с комбинатскими схлестнуться. Хорошенько проработайте нужные документы, карты. Помни, что два медведя в одной берлоге не живут.
— Какие же мы медведи с «Электрохимом», в этой паре на медвежонка и тянем. — Ждан Сергеевич заставил себя улыбнуться через силу.
— Ну не кисни, медвежонок, а всё-таки смотри мне, чтобы без конфликтов.
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С некоторых пор Ветлицкого одолело беспокойство. Вроде никаких внешних изменений: город как город, люди, как люди, а вот вроде присматривается к нему кто-то, словно на верёвочке ведёт. Он уже все приёмы раскрытия слежки из кинофильмов и книг вспомнил, да и с чего за рядовым учителем-репетитором следить? Может, кто из его учеников на экзамене лопухнулся и ему хотят отомстить, а может, «коняевские» червонцы зашевелились? Так ему по-всякому меньше всех досталось, вот бы и начинали с физрука или этого фантазёра Старцева.
И Ветлицкий вспомнил, как они вырыли захоронку купца Коняева под полом его сгоревшей избушки на заимке в тайге, мешочек золотых царских червонцев, разделили по-братски, вроде никого не обидели. Физрук свою долю через материного брата, бывшего начальника магинской тюрьмы, реализовал. Старцев по своим каналам сбыт организовал через подпольных стоматологов и ювелиров. Он всё-таки тёртый калач, постоянно среди мутной публики крутится, а Ветлицкому за полцены Алексей Николаевич помог его долю сбыть, всё через того же дядю-полковника. Надо при случае спросить у физрука, никто на него не вышел, после истории с коняевским схроном? Физрук Ветлицкому не встретился, зато Старцев сам нашёл Андрея.
— Послушай, Ветла, здесь наклёвывается одно дельце, ты думаешь мне компанию составить, в мероприятии с Иваном Тимофеевичем?
— У тебя уже компания, «Старцев и К°»?
— А как хочешь называй, но кажется мне, что Иван Тимофеевич уже дозрел. — Собкор пощёлкал пальцами. — И пора вести бычка на верёвочке к месту захоронения…
— Какого захоронения? — не врубился слушавший вполуха своего предприимчивого друга Ветлицкий.
— Какого, какого, узнаешь со временем, а Ивана Тимофеевича я почти убедил. Пора брать быка за рога.
— Так быка или бычка? Знаешь, старче, как бы тебе рога не обломали. Сам говорил, что не очень-то доверяешь этому старообрядцу.
— Не скажи, они люди слова, если что делают, то головы не теряют.
— Смотри, Гера, как бы нам свои подобру-поздорову унести.
— Уже струсил, ещё и не начинали, а ты уже отходную запел.
— Отнюдь, я почему к тебе-то пришёл?
Старцев потер ладонь об ладонь, словно собирался ударить по рукам, заключая очень нужную сделку:
— Уже интересно, хоть какой-то просвет в конце тоннеля намечается.
— Не просвет, а наоборот, затемнение. Стал я чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Жене ничего не говорю, только ощущение такое, вроде следит за мной кто-то. Как твоего бычка на верёвочке водит.
— Следит, говоришь? — Старцев поцокал языком. — Слежка во все времена была делом хлопотным и дорогим, поэтому кому ты, Ветла, нужен? Ты что, пахан какой, глава шайки, а может, резидент иностранной разведки? Ха-ха-ха! — Старцев расхохотался. — Уморил, так уморил. Нужный ты обществу человек, то за тобой сокамерник Пьяный хвостом таскался, теперь вот новая напасть.
— Тебе смешно, а мне совсем не до смеха.
— Ты хоть жене о своих подозрениях не рассказывай. Зачем пугать женщину всякими домыслами? Да я просто, для подстраховки с тобой посоветоваться хочу. — Ветлицкий специально медлил, чтобы Старцев съехал со своего весёлого тона, если это коняевских червонцев касается, то мы с физруком через его дядю, полковника полиции, обмен вели. Тот всё-таки начальником тюрьмы до пенсии числился, а вот ты со всякой шушерой вязался. Вполне мог засветиться.
— Пожалуй, это другой коверкот, уговорил. Хочешь, я за тобой послежу, может, опять, как того топтуна, изловим?
— Походи, сделай милость, только как ты походишь, если из своей «Нивы» не вылазишь? Ты и без этого на работе не очень-то исхудал, а теперь и вовсе килограмм с десяток лишних в свой актив набрал.
— С десяток, не с десяток, а слегка подправился. Тебе сейчас в какую сторону?
— Домой.
— Выходи из редакции, потолкайся на крыльце и двигай в направлении торгового центра. Мне из редакции хорошо за улицей наблюдать, а в торговом — толпа, перебросимся парой слов незаметно, оценим обстановку, а дальше видно будет по обстоятельствам.
— Ловкач же ты, Герман… по обстоятельствам, ты случайно с собой из огнестрельного ничего не носишь?
— Нет, у меня газовый баллончик.
— В торговом центре нельзя газ распылять.
— Можно подумать, что стрелять позволительно. Давай выходи на проспект, а я в окно посмотрю за твоим передвижением, а после и выйду… следом.
Чувствовалось, что Старцев попал в родную стихию. Он, кажется, даже свой намечающийся животик подобрал. Проходя мимо, Ветлицкий не удержался, чтобы не хлопнуть собкора по «комку нервов», как говорил один из персонажей известного кинофильма.
— С таким «багажом» я бы тебя тогда, на скале, не удержал.
Выйдя на редакционное крыльцо, Ветлицкий специально немного потоптался перед витриной, где был вывешен свежий номер «Енисея», и не спеша двинулся вниз по проспекту, в сторону торгового центра. Шёл и старался не оглядываться, хотя всё-таки посматривал крадучись по сторонам. Около почтамта, на автобусной остановке, сделал вид, что вытряхивает из кроссовка камушек. Тут он уже дал волю своим наблюдениям. Люди толпились, передвигались туда-сюда. Каждый был нацелен на свои дела, вроде ничего подозрительного, правда, невдалеке замаячила фигура Старцева. В универмаге они встретились за колонной торгового зала, и Герман предложил Ветлицкому ещё раз прогуляться в сторону железнодорожного вокзала.
— А то я не могу понять, вроде бы все подозрительные и все за тобой следят. Андрей незаметно кивнул и направился куда ему предложил Старцев.
Уже подходили к вокзальному скверику, когда Ветлицкий услышал свист, оглянулся и увидел, что его друг держит за шиворот какого-то шкета.
— Этот гусь за тобой шнырил. Давай-ка в скверик зайдём. Собкор приобнял пойманного им паренька и чуть не на весу потащил к лавочке за кустами, тем более опыт в общении с такого рода публикой у Германа уже был. Пойманный злоумышленник не создавал впечатления какого-нибудь правонарушителя, но Старцев отнюдь не придерживался такого же мнения.
— Рассказывай, мил человек, с какого ты перепуга таскался за моим знакомым?
Паренёк молчал и только вертел головой, словно высматривал кого-то.
— Да он, Герман, не расколется. По виду — шпана, а у тех круговая порука.
— Тогда в «ментовку» сдадим — и взятки гладки. Ну-ка, Ветла, обшарь карманы у этого Павлика Морозова. — И, не дожидаясь помощи друга, сам быстренько обхлопал свободной рукой штанины пойманного им паренька.
— Пусто, а кошелёк Андрюхин где?
— Какой кошелёк?
— Не знаешь, выбросил не иначе, тогда поведём его без дальнейших пустых разговоров к нашим правоохранителям. Те живо с ним разберутся.
— Да не брал я никакого бумажника.
— В полиции разберутся, знаком ли ты с частной собственностью этого гражданина или нет. Как звать-то?
— Тодик.
— Собака, значит?
— Тодик — это погоняло такое.
— Ишь ты, за что же это тебе такую неуважительную кликуху дали? А вообще-то подходит. Сидел, что ли? «Тюрьма-старуха, дай кликуху».
— Да нет, просто я Толик Димаев, а сокращённо — Тодик!
— Всё равно кличка собачья, и с какого перепуга ты, Тодик, за нами увязался? Больше заняться нечем? Говори по-хорошему и топай до «хазы»: помнишь тётеньку Мордюкову?
— Никакой я Мордюковой не знаю.
— А кого знаешь?
Странно, только паренёк вёл себя вполне терпимо, не пытался вырваться из лап Старцева и даже вроде бы осмелел, поняв, что бить его здесь не будут.
— Так начнёшь колоться? — Герман сделал страшные глаза: — Начнёшь или нет, Тобик?
— Меня дядя Ждан попросил дружбана выцепить, тогда он со мной рассчитается по полной.
— Какой такой дядя Ждан? Чудно как-то: ты — Тобик, дядя — Ждан, семейка, надо понимать, не из козырных.
— Да никакой он мне не дядя, просто работа у него такая, в «Золотом поясе» чего-то делает.
Ветлицкий с недоверием посмотрел на паренька, Герман тоже расслабился, а пленник неожиданно крутанулся и вчистил по аллейке на проспект. Наши «следаки» опешили, и не столько от того, что их арестованный сбежал, сколько от того, что какой-то неизвестный дядя Ждан приказал следить за Ветлицким, а главное, что «дядя» этот работает в ведомстве у Григория Николаевича Сапрыкина.
— Я тебе говорил, Ветла, что у Грини Сапрыкина не всё чисто.
— С чего ты взял? — Андрей уже пожалел, что попросил Старцева об одолжении, помочь выявить слежку. Теперь думай, с чего это Сапрыкин взял их на заметку. «Может, не поверил, что я к нему за деньгами для издания книжки стихов приходил, так всё равно не дал, и что можно выявить от разового посещения конторы «Золотого пояса», скорее свою службу безопасности решил потренировать, а то пухнут от безделья».

Глава 8. Нежданные гости

Эпизод в богатой биографии обоих добытчиков был, конечно, плохоньким и не стоил внимания со стороны и журналиста, и литератора, но Старцев решил, что делу надо придать ускорение, а заодно и Плотников пускай к Ветлицкому притирается, а чтобы не откладывать дела в долгий ящик, после стычки с сапрыкинским осведомителем наши «туристы» поехали к Ивану Тимофеевичу.
Трасса до Сосновска была отличной. Пока она шла по степи, окружающий пейзаж удивлял степными «блюдцами», затянутым по окраинам камышом и рогозом, последними стаями перелётных птиц, лёгким ветерком, пропахшим запахом полыни и богородской травы, но, постепенно заходя в предгорья Саян, увалы становились на изломе лучей восходящего солнца то синими, то сиреневыми. Какая-то печаль засыпающей природы сквозила в окружающем пространстве.
В одном месте дорога была прорублена по склону мраморной горы. Из-за этого в недавнем прошлом развернулась целая дискуссия: строители настаивали для скорейшего ввода объекта в строй взрывать мраморную скалу и вести путь к намечающемуся строительству выше по течению Енисея едва ли не крупнейшей в мире гидроэлектростанции, а ревнители природы и те, кто имели намерение добывать здесь мрамор, были категорически против. Скалу всё-таки решили рвать, и мраморный монолит покрылся микроскопическими трещинами, что заметно снижало ценность добываемого отделочного камня.
Так и появился этот многотрудный путь, проложенный между Енисеем с одной стороны и склоном уникального мраморного массива с другой, к посёлку гидростроителей, за которым эти самые умельцы возвели свою гидростанцию. Наконец старцевский «Вазон» въехал в настоящую тайгу. Сам владелец автомобиля, уже не раз побывавший в здешних местах, больше смотрел на дорогу и поминал недобрым словом водителей большегрузов, которые раскатали трассу, когда строили хранилище отходов от местного электрохимического комбината, и после, когда стали завозить туда объёмистые железные бочки с этими самыми отходами.
— Совсем убили дорогу! — выругался Старцев, сворачивая на асфальтированный просёлок.
— Смотри-ка, главная дорога никудышная, а здесь асфальт.
— Он и на прежней дороге был, да большегрузы его по сторонам растащили, а этот «аппендикс» на заводскую дачу ведёт, где начальство химкомбинатовское со своими гостями отдыхает.
— Дача?
— Да, урочище Кемчуган. Остряки этот райский уголок «Кетчупом» прозвали, вроде как прикололись.
— Весёлые, видать, здесь люди отдыхают, только непонятно, вроде бы дача для отдыха создавалась, а под боком хранилище химических отходов.
— Тогда никакого могильника не было, — резюмировал Старцев. — Сами отходы на Урал отправляли по Транссибу, впрочем, тоже опасно, сойдёт состав с рельсов, тут тебе и до второй Кыштымской трагедии недолго, а дороговизна, денежки за перевозку ты учитываешь, Ветлицкий?
— Мне-то чего их учитывать, если на Урал гоняли, значит, овчинка выделки стоила.
— Овчинка-то стоила, и немалых денег, заодно и в Тимофеевиче у них нужда отпала. Да сейчас сам всё увидишь и поймёшь. Старик места себе не находит, засобирался удочки с Кемчуга мотать.
Впереди замаячил забор и ворота с проходной будкой, из которой вышел молодой человек и, узнав Старцева, всё же строго спросил:
— К Ивану Тимофеевичу?
— К нему, болезному.
— Тоже нашёл болезного, да он ещё нас переживёт, — отворяя ворота, заметил охранник. — Правда, последнее время больше стал на колени жаловаться, охромел на обе ноги, а то и понятно, ты с его побегай по тайге, попромышляй, так не только колени, а даже ноги протянешь.
Старцев оставил машину возле будки, и двинулся вглубь двора.
Лесная фазенда для отдыха заводчан представляла собой несколько отдельных строений, срубленных из добротного кедрача, возведённых в древнерусском стиле, и только флигелёк в стороне от основных строений брусовой. Из него-то навстречу гостям, явно нежданным, и вышел крепыш — среднего роста мужчина, по всему видать, в годах. Рыжеватая, с проседью, борода выдавала в нём человека, с определённым укладом жизни и, скорее всего, опытного таёжника.
— А-а, гости дорогие, — только и произнёс старик, а Старцев, изображая из себя знатока определённого этикета, не полез обниматься, но крепко, обеими руками, потряс протянутую руку хозяина. Ветлицкий не стал подражать Герману, хотя и он поздоровался, пожав руку, вышедшему им навстречу пожилому мужчине.
— Ветлицкий Андрей, учитель школьный, хотя теперь он больше репетиторством подрабатывает. Да я тебе о нём, Тимофеевич, рассказывал, — разговорился Старцев, — тоже большой любитель путешествий, русской словесности и даже пишет стихи.
— Знамо дело, сейчас только ленивый этим делом не занимается, а в пору моей молодости грамотёшки у людей маловато было.
— Ты совсем в старики записался, Иван Тимофеевич.
— В старики, говоришь. Рад бы ещё покозликать, а ноги требуют, сиди, мол, старый пень, где стоишь. Ладно, пошли в мои хоромы. — И бородатый мужик заковылял в свой флигелёк, причём походка у него была действительно неважнецкая. Здесь и несведущим в медицине становилось ясно, с таким здоровьем себя поберечь надо, а по горам он и вовсе не ходок, да ещё за какими-то мифическими захоронками.
— Вы посидите, а я пойду, скажу Володьке, чтобы движок запустил, а то наш «Кетчуп» на автономном питании, электролинию по тайге подвести не удосужились.
— Вдоль дороги можно было столбов наставить, — угодливо вставил реплику Старцев, — хотя и с генератором тоже ничего.
— А ты думал. — Герман подмигнул другу. — И вообще я не пойму, где Тимофеевич шутит, а где всерьёз ведёт разговор, хотя ходок из него действительно слабоват, тут мы ему и поможем, мотай на ус, флибустьер.
— Пират здесь скорее ты, чем я, — заметил Ветлицкий.
— Ты — я, вот и свет дали, помогать Тимофеевичу не лезь, он сам угощать будет. Правда, теперь его можно считать больше мирским человеком, чем по вере его, но посуду для себя собственную имеет, блюдёт обычаи предков.
За импровизированным чаепитием Старцев завёл разговор о поездке в «таёжный тупик», как выразился о заимке Лыковых бывалый журналюга.
— Ни в какой тупик, Герман Николаевич, ездить не надо, туда лучше по воде добираться по Большому Абакану на Еринат — это речушка такая. — Подкладывая копчёного балычка в тарелки проголодавшихся собеседников, старик хитро посматривал на обоих, из чего Ветлицкий сделал вывод, что хозяин действительно не так прост и Герману стоило его опасаться, тем более дело щекотливое и неоднозначное. — У меня несколько схронов по тайге было. Сам Карп Осипович и его сыновья материалом добытым делились неохотно, только без провианта охотничьего в тайге не проживёшь, а ведь тридцать лет без связи с людьми, будь ты хоть трижды хитрым и умным, на печке в лесу не просидишь. Вот у нас и возникла эта связь, до половины пути они свой товар доставляют, а верхнюю часть я осиливаю. Так что всё по-честному. Может, и до сей поры такая связка существовала бы, да подвернулся такой же вот писатель, как и наш Герман Николаевич, корреспондент Васька Песков.
— Я знаю. В «Комсомолке» очерк выложил «Таёжный тупик», — вставился со своими познаниями в деле таёжных отшельников, Андрей.
— Выходит, вполне вероятно, что ещё до Пескова к ним различные болезнетворные микробы попадать могли?
— Может, и правда, а возможно, и нет. Теперь определи, попробуй.
— Стресс у них получился, — налегая на таёжные деликатесы, вставил своё словцо Герман. — Я туда от своей редакции с Тулеевым, губернатором кемеровским, на вертолёте летал, а главное, от облегчения жизни.
— То-то вы всё «обобщили и углубили». Самолёты-то они и прежде видели, и ступени от ракет с Байконура прямо над Лыковыми сбрасывали, — не выдержал Андрей.
— Да что теперь об этом говорить. — Иван Тимофеевич, разливая очередную порцию чая, криво усмехнулся в свою рыжеватую бороду. — Одна Агаша осталась, да мой схрон последний, за Оном, только люди, жадные до чужого добра, как рассуждали, мол, у Лыковых за столько лет жизни в тайге добра этого, что блестит, накопилось видимо-невидимо. Тут ведь как, если по-деловому, по государственному рассудить, так золота этого у нас хоть лопатой греби, на тыщу лет хватит. Но мы не можем по-деловому, у нас ещё с царских пор каждый купчик-голубчик привык под себя грести. — Иван Тимофеевич, словно ожидая одобрения своим словам, посмотрел на гостей. Гости молчали, боясь остудить пыл старика неосторожным словом. Видя, что его речь нашла понимание, егерь продолжал: — Купцы, они сперва пенки снимали, жильное золото, оно больших затрат требует, техники разной. Шахты бить не каждый на такое пойдёт, а по рекам песок мыть — это всегда пожалуйста. Намоет такой жох пуда два — и загулял. В наших краях что копытовские, что коняевские прииски — всё хозяева прогуляли. Мне ещё дедок один рассказывал. Оно и сейчас находятся чудаки, по тайге шастают в надёже клады отрыть этих лихоимцев. — Герман с Андреем переглянулись, что не ускользнуло от внимания умудрённого жизнью старика. — Вот-вот, и вы думаете, что неплохо бы урвать такую захоронку от старого режима. Пропили купчики свои капиталы, а на то, что не пропили, не прокутили, Советска власть свою лапу наложила. Понятно теперь — на «может» нет надёжи. — Слушатели молча закивали головами, мол куда понятней. — То-то и оно, так что слушайте, что старшие говорят, да на ус мотайте…
— А говорят, что коняевскую заимку напрочь сожгли, — вставился Ветлицкий, за что и получил исподтишка тычок в бок от Старцева.
— Говорят, что в Москве кур доят. — Иван Тимофеевич тяжело поднялся с лавки и махнул рукой. — Ступайте с Богом, Володька ворота откроет без обыска, теперича брать у нас нечего, я уже какой день в тайгу ни ногой и на речку — тоже.
Распрощались без взаимных любезностей. На обратном пути Герман больше помалкивал, хотя и попрекнул Ветлицкого, зачем он влез с пожаром на коняевской заимке. Андрей тоже несклонен был к философствованию. Ему не очень-то нравилось подобное мероприятие, но Герман, кажется, закусил удила и не на шутку решил впрячься в дело поездки за «золотым руном» Ивана Тимофеевича.
— Старик, вишь, тоже себе на уме. Прошлое его не ясно, где он был, кем работал? Больше на тайгу упирает, мол, таёжник, а таёжник — это, Ветла, не профессия, а призвание. За призвание у нас денег не платят, да и прежде не платили. Вот у тебя, Ветла, какое призвание?
Ветлицкий поморщился:
— Я, вообще-то, учитель.
— Учитель — это специальность, и ты от ответа не увиливай.
— Могу стихи писать.
— «Могу стихи писать», — передразнил Старцев своего спутника. — Так и скажи, мол, призвание у меня быть графоманом.
— Не совсем графоманом, меня Роман Лунин в Москву от Красногорского края отправлял, на Всесоюзное совещание молодых литераторов, вместе с долганской поэтессой Дусей Аксёновой и прозаиком Женькой Поповым.
— Незаметно было, чтобы вы со своим Женькой столицу нашей Родины удивили, а того и вообще в диссиденты записали, насколько я знаю.
— По Женькиной глупости и записали, в альманах «Метрополь», кажется, попал. Я тоже мог там оказаться, да только Попов мне говорит, что тебе, мол, рано. Ты лучше съезди в магазин на Горького, теперь она Тверской именуется, да купи себе пишущую машинку, а то пишешь чуть ли не гусиным пером, а в редакциях таких Несторов-летописцев не уважают, только если сильно талантливый, тогда, может, и пропустят.
— А ты, Ветла, видать, не сильно талантливый, если вместо того, чтобы народу глаза в забугорных альманахах открывать, за пишущей машинкой на Тверскую попёрся. — Старцев сосредоточенно крутил баранку своей «ласточки» и не упускал момента подтрунивать над невезучим поэтом.
— Я вообще считаю, что меня не столько Попов, сколько Бог отвёл от этого диссидентского альманаха. У Женьки потом набор его книги рассыпали. Из Союза писателей попёрли, не знаю, как он все годы до перестройки жил.
— Не знаешь, зато теперь Попов на коне, а ты по-прежнему у литературных мэтров на побегушках бегаешь, — усмехнулся Старцев, сбрасывая газ, потому что уже въезжали в город.
— Где ты видел в нашей дыре литературных мэтров?
— Ну, не у литературных мэтров, так у Минкульта на коленях каждый сборник выпрашиваешь, а они тебя пинают под зад и делают вид, что такого литератора, как Андрей Ветлицкий, не знают.
— Потому что я перед ними не пресмыкаюсь.
— На здоровье. К памятнику Пушкина, на Тверской, небось подходил, примеривался?
— Подходил, но не примеривался. Нам на Пушкина ровняться рановато.
— Или уже поздновато, где тебя высадить, светило ты наше литературное?
— А хотя бы и здесь. — Ветлицкий облегчённо вздохнул. Прямолинейность Германа действовала ему на нервы. «Если такой правдоруб, то не блуди по тайге в поисках того, чего не терял, а твори во славу родного Отечества, — высокопарно думало «литературное светило», — бери пример с того же Василия Пескова, сумел же рядовой журналист подняться до уровня…» — дальше Ветлицкий не мог сообразить, до какого же уровня поднялся автор «Таёжного тупика», если после его очерков о таёжных отшельниках почти все они вскоре повымерли один за другим. То ли им инфекцию посторонние люди занесли, то ли ещё по какой причине, но в живых осталась одна Агафья Лыкова, и то потому, что над ней кемеровский губернатор личное шефство установил. «Лыковы, ладно, а вот как бы теперь от предложения Германа отбояриться? — думал Андрей, отправляясь к себе, верней, на квартиру своей второй жены Валентины Дмитриевны, тоже учительницы литературы. — Правильно Валя говорит, что давно пора перестать за этим Германом таскаться, потакать осуществлению всех его авантюрных планов. Пускай кемчугский егерь выгребет своё золотишко из тайника, а дальше что? По виду не скажешь, что Иван Тимофеевич простак, физиономия та ещё. Станет он с нами по-честному делиться? Нет, не станет, сунет, скорей всего, как собакам кость, если вообще не пошлёт куда подальше».
Прохожие с удивлением поглядывали на странного пешехода, который, идя, разговаривал сам с собой чуть ли не в полный голос. Андрей тоже стал замечать за собой такую привычку, но избавиться от неё не мог, да и с кем ему было разговаривать: жена если не на работе, то вечно за школьными тетрадями просиживает; с учениками, с которыми он репетиторством занимается, тоже не поговоришь по душам. Вот и бубнишь сам себе под нос, сам с собой, чуть ли не вслух, мыслями делишься, а всё почему, да потому, что пора своей головой больше думать. Не зря Валентина говорит, что Герман на меня плохо влияет. Герман — плохо, а кто хорошо? Вспомнилось, как по подсказке Мирры Нестеровны попёрся в Магинск, к этому комсомольцу бывшему, Грине Сапрыкину. Был в той поездке и свой плюс, навестил город детства. «Ах, детство, золочёное колечко, давно пора, а с пальца жалко снять, — как говорила одна даже не поэтесса, а поэтка, но ведь кому-то пришлись по душе её бесхитростные строки. — Есть милый дом, над голубою речкой, да где теперь ту речку отыскать?» — У него тоже некогда был «милый дом, над голубою речкой», и дом был и речка, тогда ещё голубая, как мечта, бабушка была в его детстве. Дом большой, старый, чем-то напоминающий наседку, громоздился нескладно на окраинной, пристанской улице. Та улица, — насколько помнил Андрюшка, — кособока, отчего на одной из обочин в дождливый день вечно торчали телеги несчастных возчиков. Мальчишке нравилась их улица, зигзагом сбегающая к пристани, нравились летние речные сумерки с первой звездой над плёсом, далёкой, как огоньки бакенов на излуке, с простенькими и ржавыми, как бабушкин угольный утюг, катерами в затоне. Андрейка вечно сидел бы вот так, на лавочке, у ворот, вжимаясь в тёплые, накопившие за день солнечного тепла доски. — Неужели это всё было когда-то в жизни у Андрея? Иногда за бабушкой заезжал на телеге её деверь Николай Фёдорович и увозил на соседнюю улицу, погостить:
— А то моя Ганна совсем без тебя, Степановна, заскучала. — Только гостевание это продолжалось недолго, уже на следующее утро скрип старой телеги и переступание конских ног за забором извещали, что бабушкино отсутствие закончилось.
С приездом бабушки день наполнялся счастьем и радостью, как наполняется вечером пузатая стеклянная банка шипучим парным молоком. Молоко давала Майка, облезлая, с рыжими подпалинами на боках корова — предмет бабушкиных забот и огорчений. Андрейке казалось, что Майка старее самой бабушки, а та до того привыкла к корове, что представить их порознь нет никакой возможности. Корову выгоняли пастись на луг, или как его звали, — болото. На болоте росла плохая трава — куриная слепота и пикульки.
Любимым занятием бабушки были воспоминания об Андрейкином отце: «Отец твой на трубе хорошо играл, семнадцать вальсов знал. Да ты не кивай, не кивай, ты его уже не помнишь, отца-то. Бывалоче, на пристань из колхоза, где Андрей Харитонович председательствовал, приедете, ты зараз ко мне притулишься, тихий такой — всё пряник мусолишь, а он строго так спросит: «Бабушку угостил?» — Ты и тогда уже хитрющим был: «Я ещё маленький!» — Харитонович посмотрит на меня и с укором скажет: «Ты не маленький, ты дурный», — так и скажет. — При воспоминании об отце у Ветликого, уже нынешнего, всегда пересыхало в горле, не мог он простить ни матери, ни деду, что в результате той давней ссоры не стало отца. Всем, кто был тогда за столом, отмотали на всю катушку, указы в ту пору были строгие, срока́ большие, и амнистий близких не предвиделось, а значит, внук плавно перешёл под воспитательное крыло бабушки, то есть переехал в Магинск на постоянное место жительства. Надо сказать, что бабушка эта не была Андрею родственницей. Когда-то они со своей семьёй перебрались из Рассеи в Магинск. Бабашка работала на заезжей от колхоза, в котором председательствовал Андрюшкин отец. Так они и познакомились, однако бабу Дусю Ветлицкий всегда считал родною, и когда встал вопрос, кто же возьмёт опекунство над маленьким сорванцом из деревни, что в тридцати верстах от города, бабушка вцепилась в сироту, как в самое близкое существо. С тех пор городская окраина, дом на пристанской улице и чужая бабушка стали для маленького Андрюшки своими. Бывало, после обеда новоявленный внук лежит на широком крыльце, бабушка сидит подле, а за её спиной облака плывут, как белые гуси в сказочную страну, и если сильно скосить глаза, то, даже лёжа на спине, можно увидеть за рекой, над берегом сосновый бор — тёмный, угрюмый, из давней малиновой сказки. Бабушка занята вязаньем, но для настоящего дела она стара, и тонкие вещи, похожие на те, что доставала из сундука, вывязать не может, а потому вяжет из ссученных тряпок круглые коврики под ноги. Вяжет эти круги, выводит бесхитростные узоры и рассказывает:
— Твой отец душевный человек был. Мы с ним народные песни часто пели, с Андреем Харитоновичем, я запою, а отец твой слушает, не вступает, а вскоре не выдержит: «Куда, Степановна, забралась», — только и скажет, а дальше уже сам ведёт.
Бабушка, склонив голову, тоненько напевает что-то грустное, длинное, пока слезинка по щеке не скатится чистая-чистая. Андрюшка удивляется: глаза у бабушки мутные, кисельные, а слезинка чистая, и щека, по которой она катится, морщинистая, загорелая, а всё одно чистая.
Щека у бабушки крепкая, руки тоже неслабые, но самая крепкая у бабушки нога. Нога эта — тайная зависть Андрюшки, блестящий, поскрипывающий кожей и стяжками протез скрыт под толстым бабушкиным чулком. Внучок недоумевает, с чего это бабушка жалуется на свою ногу. Сколько занятий можно проделывать с ней: смазывать по вечерам вазелином из маленькой, закрытой пергаментом склянки, ключиком подтягивать блестящие гайки, вырезывать и подкладывать в железную пятку резинки и кожинки, наверное, чтобы меньше эта самая железная бабушкина нога скрипела. Будь такая нога у Андрея, можно было напоказ крепко постучать палочкой по ноге — и нисколечко не больно, или, на удивление соседским мальчишкам, поковырять сквозь чулок шилом, потому что нога как настоящая, но он жалеет бабушкину ногу и вечером, когда бабушка, отстегнув её, тяжело мнёт руками бесчувственную покрасневшую култышку, Андрейка осторожно гладит ничейную ногу, гладит и уже не завидует бабушке.
С приставной ногой много не набегаешь, и поэтому бабушка частенько посиживает за воротами на лавочке и, низко склонив голову, черкает палочкой по песку. Степенные пристанские возчики знают бабушку.
— Сдарова, Степановна, — рычит чёрный перс Замон.
— Здравствуйте, здравствуйте, — кивает головой бабушка. Она жалеет перса и немного стесняется его. — Дюже далеко залете, — говорит она, как бы в себя, и гладит внучонка по голове, а ему так охота прокатиться в телеге, но ни за что на свете не сядет он в страшную персову колымагу.
— Бабушка, бабуш… — теребит он бабушку, — а чего ты жалеешь Замона? Он страшный такой. Ехал бы к своим персам.
Андрей не понимает, как можно, имея такого коня, не уехать куда-нибудь далеко, тем более в Персию, там, говорят, слепое солнце и сахарные финики растут прямо на деревьях. То, что финики растут прямо на деревьях, ставит под сомнение всю историю с Персией, но тогда откуда же взялся лохматый загадочный перс Замон? Тот хоть и перс, но очень сильный. Как-то Андрейка бегал потихоньку от бабушки на пристань, насобирать жестяных пробок от выпитого народом пива и видел, как перс снимает с телеги пузатые, перетянутые широкими, как солдатские ремни, обручами бочки.
«Ишь ты, паровик!» — восхищался мальчишка и нарочно крутился возле ларьков. Посещение пристани — для Андрюшки праздник. Баржи, катера, пароходик, трапы, чемоданы, торговки зелёным луком, вертлявые незнакомые парнишки, лошади, пассажиры — всё визжит, свистит, шлёпает и скрипит невообразимым образом, а солнце так раскаляет ревущий воздух, что спасу нет.
«Персия, чисто Персия!» — восхищается мальчуган. Ему хочется везде успеть, посмотреть на пароход и гульбу развесёлых грузчиков, вихрем промчаться мимо ошарашенных горластых торговок и, заглянув в кособокое окно парикмахерской, состроить рожицу забулдыге Иоське. Хоть разорвись, а пристань шумит, как дивная Персия, кажется, даже финиковые пальмы зацвели меж бесчисленных пыльных акаций на берегу. Даёшь финики, Персию, солнце! Да здравствует чудесный и страшный перс Замон!
Вспомнив Замона, маленький нарушитель устава пристанского дома, как подстёгнутый, кидается обратно. Звёздчатые жестянки болтаются под рубахой, карябая живот и выстукивая бесшабашный пиратский марш. Завидев несущегося домой внука, бабушка приподнимается с лавочки и грозит ему палкой.
— Бабушка, там перс, пароходы, пробки, — визжит от восторга Андрейка и подбрасывает в воздух целую горсть блестящих сокровищ от пивных бутылок.
Бежит время. Растёт Андрюшка незаметно, но быстро. Взрослея, отодвигается от бабушки, свыкаясь с её нешумным существованием. Потом уезжает и как-то незаметно теряет бабушку из виду. Бабушка давно умерла, но странное дело — всё сильнее тревожит его голубая страна, в которой остались и чёрный перс Замон, и шумливая летняя пристань и милая-милая бабушка, забывшая на белом свете лишь свою деревянную ногу.

Глава 9. Новый поворот

Окно кабинета начальника безопасности компании «Золотой пояс» выходило на школьный двор. Хотя занятия в школе уже набирали полную силу, клёны в школьной ограде ещё редко роняли резные листья, но Ждан Сергеевич намыркивая песню о жёлтых листьях, которые, кружась, под ноги ложатся, с нетерпением барабанил пальцами по стеклу, ожидал своих подчинённых. Первым заявился Гоша Смык, причём это была его законная фамилия, за ним подтянулось ещё человек пять, последним в кабинет скользнул Толик Димаев. Для незнающего вполне сошёл бы за школяра, но этому сыскарю уже было около двадцати и по нему сильно скучала армейская казарма, а пока он дожидался повестки из военкомата и числился на побегушках у Ждана Сергеевича.
— Кажется, все собрались? — Хозяин кабинета с места в карьер стал внушать о бдительности и секретности работы в компании, мол, много у нас идёт сверх всяких нормативных актов, ещё больше мимо официальных органов и совсем уже в нарушение всех экологических норм. Собравшиеся слушали вполуха, а когда пришло время покидать кабинет, начальник тормознул Димаева.
— Ты последним пришёл, последним и уйдёшь, — нарочито громко объявил он Толяну, — что с нашим подопечным?
— А ничего, раскрыли меня и выловили.
— Кто выловил: учитель или журналист?
— Оба сразу поймали, — не стал выкручиваться горе-сыщик. — Я за учителем нацелился следить, а тот, который из «Енисея», за мной, и накрыли.
— Даже так, а я думал, что здесь без хлопот обойдёшься. Как-то не верится, что они с бухты-барахты на нашу фирму глаз положили, от кого-то копают, сейчас каждый второй норовит подсидеть. Значит, правильно Григорий Николаевич меня сориентировал. Старый комсомольский функционер, бдительности не теряет, и нюх у него ещё тот.
— Какой бы у него нюх ни имелся, только мне за двоими не уследить, тем паче у того, который в «Енисее» работает, машина под задом имеется, «Нива» вишнёвая. Из редакции выйдет — и уже его нет.
— «Нива», говоришь? — Начальник охраны задумался. Ты номер у этой «вишенки на торте» срисовал?
— Всё путём.
— Хорошо, что хоть здесь ты не лопухнулся. Посиди-ка в коридоре, пока я со знакомым гаишником перетолкую.
Телефонный разговор со знакомым у начальника охраны «Золотого пояса» был явно не в пользу Старцева, и уже через пару дней Герман ходил без водительских прав и документов на машину, что делало его поездку с Иваном Тимофеевичем к давнишнему схрону с лыковским золотом почти невыполнимой, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает, или почти не бывает, так и с заначкою кетчупского егеря.
Герман сразу сообразил, раз машины у него нет, надо искать человека, у которого машина есть. И вездеход, подобный старцевскому, был у школьного преподавателя физкультуры Николая Алексеевича, который всё с тем же собкором и Ветлицким уже провернул вылазку к «захоронке» в охотничьем домике на коняевской заимке. То, что физрука удастся подбить на осуществление подобной авантюры, Старцев не сомневался, но ехать целой «цыганской свадьбой» на такое непонятное дело было и рисково, и нецелесообразно. Лишней фигурой в их компании, как ни крути, оказывался Ветлицкий, один из самых закоренелых неудачников, а в данном случае ещё и лишний пассажир, присутствие которого было для Ивана Тимофеевича не только необъяснимо, но и подозрительно. Хотя согласие физрука в таком мероприятии также ещё не обсуждалось.
Николая Алексеевича закопёрщик рискованного дела нашёл в спортзале. Там уже с большим опозданием заканчивался ремонт, и физрук громко покрикивал на рабочих, которые натягивали предохранительные сетки на окна.
— Пошевеливайтесь, работнички, дожди начнутся, где проводить занятия, на дворе?
— Можно и на дворе, — ответствовал один из рабочих. — У нас никаких спортзалов не было, и, как видите, покрепче нынешних хлюпиков выросли.
— Да вижу, — вздохнул физрук, еле сдерживаясь. — Сейчас ежеминутно курите, летом ежедневно пьянствовали.
— Как платят, так и работаем, — огрызнулся один из рабочих.
— То-то завхоз с вами согрешил, на мой характер вообще бы вам не платил.
— Зря ты, Алексеевич, трудовой элемент обижаешь.
— Прежде говорили — рабочий класс, а сейчас замаскировались. Тебе чего, Герман Николаевич?
— Выручай, Николай Алексеевич, остался я безлошадным, а дело отсрочки не терпит, да у вас учебный год уже набирает обороты…
— Никак машина нужна, а что с твоей-то случилось, новёхонькую покупал?
Старцев изобразил грустную мину:
— Машина целёхонькая, на ходу, а прав и документов на неё не имею.
— Как это тебя угораздило, вроде опытный водитель да и лишку за рулём себе не позволишь?
— Тут всё проще пареной репы, написал я очерк о бизнесмене Григории Сапрыкине, верней, о деятельности его предприятия «Золотой пояс», а Гришка подумал, что я собираюсь экологов на него натравить. На кой мне этот «комсомолец» сдался?
Рабочие бросили натягивать сетки на окна и с интересом прислушивались к беседе двух заговорщиков. Один даже нацелился закурить.
— Курить на улице! Сто метров от школы, по инструкции. — И уже к Старцеву: — А машина-то здесь при чём?
— Да машина действительно ни при чём, давай-ка выйдем в коридор, а то у тебя здесь эхо, как в горах.
В коридоре всегда такой опытный и умелый трепач, как Старцев, запинаясь и перепрыгивая с места на место, поведал изумлённому физруку одиссею Ивана Тимофеевича. Спортивный организатор, несмотря на ужимки и прыжки ушлого корреспондента, сразу ухватил суть вопроса:
— Предлагаешь со стариком до того места прокатиться, где он лыковское золото прикопал?
— Именно.
— А кто ещё будет?
— Кого нам ещё надо? Ты да Иван Тимофеевич. Я сначала Ветлицкого для подстраховки позвал. Плотников, хотя уже в годах и ноги его подводят, только кто знает, что старик может ещё отчебучить? Тайга, она звонить во все колокола не будет.
— Плохо, что гаишники у тебя документы на машину изъяли, могли бы и на твоей скататься.
— А что, твоя не на ходу?
— Почему же, старьё — оно и в Африке старьё, только пока лучше многих новых работает.
— Ты сам-то, если в тайге задержимся, договорись с директором.
— Договорюсь, у меня ещё отгулы за ремонт во время отпуска имеются.
Иного исхода разговора от понятливого и делового физрука Старцев не ожидал, зато Ветлицкий даже обрадовался, когда узнал, что надобность его присутствия в путаном, со многими препятствиями, деле отпала. Андрей уже прикидывал, как он будет врать и изворачиваться перед женой, да и куш от малознакомого егеря его не привлекал. Одно дело — найти клад и совсем другое — чужое, государственное, считай, золото у старика отхапать. Всё-таки недра у нас пока под охраной, и ты пойди докажи, что намытое по ручьям и таёжным речкам золотишко когда-то принадлежало таёжным отшельникам на вполне законном основании. Словно тяжеленую ношу сбросил с плеч школьный репетитор и литератор Андрей Ветлицкий, а что до неожиданной возможности разбогатеть, то через золото богатство всегда кровью попахивает. Валентина тоже одобрила решение мужа не ехать «…с этим проходимцем Старцевым», — как она выразилась. — Наконец-то ты самостоятельно распорядился собой и своим временем. С Германом ваша дружба до хорошего бы не довела, я тебе уже сто раз об этом говорила. Как вас ещё тогда, на реке, бандиты не укокошили? — Обрадованный отставник едва ли не заново стал пересказывать свои приключения с Германом Старцевым, высказывая все свои затаённые обиды на собкора, перечисляя эпизоды, которые случились с ними в тайге, как он подстраховывал Геру, как тот повис на страховке, и даже про то, как неведомо для себя оказались они возле незнакомой реки. Когда дело дошло до описания стычки с двумя бандитами, Валентина неожиданно проявила интерес.
— С этого места попрошу поподробней, господин изыскатель.
— Почему это я изыскатель? — удивился Ветлицкий.
— А как же, ведь вы тогда со Старцевым в пещеру за сокровищами двинулись.
— Какие там сокровища, в той пещере Старче ружьишко своё оставил и радиоприёмник транзисторный. Правда, кое-что из награбленного он всё-таки притаил, до сих пор со мной не рассчитался.
— Напомнил бы.
— Напоминал, да у того старая песня: жена, спиногрызы… короче, едва ли не я должен был ему приплатить за удовольствие путешествовать по следам Ваньки Збруева.
Валентина испытующе посмотрела на мужа:
— Послушай, а почему ты в сторону свалил, когда дело до встречи с бандитами дошло, кто они, какие?
— Ничего интересного. Один такой патлатый, я его знаю, Крот. Он с левашовской шпаной ко мне домой заявились, бумаги требовали.
— Что за бумаги? — Жена с недоверием посмотрела на Андрея.
— Да я к Орлову ходил, денег думал на сборник выпросить, а у него компромат на конкурентов был, вот он и опасался, как бы не выкрали из кабинета, а его самого не укокошили ненароком. Прислуга тогда была вокруг ненадёжная, все ещё от прежнего губера остались, киллеры тоже шныряли повсюду. За деньги готовы были родную мать прикончить, не то что какого-то кандидата в губернаторы. Я и предложил у себя компромат на конкурентов спрятать.
— Ох, ты какой смелый, а так и не скажешь.
— Смелость здесь ни при чём, я ему рукопись сборника показывал, а кто-то усёк, там и заместитель его был, и Магда на лестнице встретилась, короче, утечка якобы случилась.
— В третий раз съезжаешь, — вернула Валентина своего мужа к встрече на речной отмели.
— Сама же и отвлекаешь. Так вот один — Крот, а второй здоровый такой амбал, в клетчатой кепочке, осенней куртке, я его не знаю, но с ружьём детинушка. Нас на «мушке» с Германом держал.
— Зачем вы им?
— Не знаю, может, на еду нашу позарились, а может, за свидетелей приняли. Мы к тому времени уже на одного студента убитого наткнулись и на вещи их: палатку, спальники…
— Как они вас тогда не ухлопали?
— Вполне могли. Амбал-то даже выстрелил, но промахнулся, а тут на отмель вертолёт МЧСовский вывернул. Бандиты в бега, а мы со Старцевым спаслись благодаря такой оказии.
Валентина покачала головой:
— Да-а-а, если этот второй, с Кротом, тот, о ком я догадываюсь, то вы, действительно, счастливо отделались.
— Думаешь, что бандюки серьёзные?
— Думаю, да.
— Ты тоже их знаешь?
— Откуда. Ладно, давай обедать, а то скоро вечер, а мы только про еду вспомнили.
Было видно, что Валентина неожиданно потеряла всякий интерес к разговору, правда, потом вскользь поинтересовалась, мол, куда те двое делись?
— Наверное, сбежали, — пожал плечами Ветлицкий. Там из вертолёта такие парни с автоматами выпрыгнули, что с ружьём, как говорится, против лома нет приёма… Я с майором Бережным и его ребятами ещё одну ночь на Шоше ночевал, а Германа сразу эвакуировали в больницу, с его повреждённой рукой. Врач у эмчеэсников был, опасался развития у Старцева гангрены.
— Почему одним рейсом не улетели, или вертолёт небольшой был?
— И вертолёт вместимостью не очень, и труп студента вместе со Германом загрузили.
— Прямо целое побоище у вас на той речке случилось. — Валентина тяжело вздохнула и пошла на кухню, а участник той битвы подумал, что интерес женщины к случившемуся был совсем не подделен, а жену нашего путешественника весьма озадачил рассказ Андрея о двух встретившихся им в тайге налётчиках. Она смутно подозревала, что если один из них Крот, то второй, по всем описаниям, был похож на её первого мужа Петра Першина, того самого десантника и рубаху-парня, которого она хоть и ждала с армии, но так бездумно и поспешно разбежались, хотя это просто к слову, жили они тогда не ахти как, но если у Петрухи и появлялись деньги, то им Валентина была совсем не рада. За обедом или уже за ужином Валентина жалостливо посматривала на голодного мужика и на вопрос последнего, с чего это жена так расчувствовалась, умело ушла от ответа, предложив очередную вкуснятину.
— Ты ешь, ешь, Андрюша, и меньше думай о плохом, — заговаривала зубы Валентина Дмитриевна мужу. — И всё-таки хорошо, что до смертоубийства у вас тогда дело не дошло.
— Куда уж лучше, небось у этого амбала в стволах не последний патрон был, да и свидетели их безобразий мы были совсем нежеланные.
Хорошо подзаправившийся Андрей сразу отвалился ко сну, а Валентина с ним в спальню не пошла, отговорившись тем, что у неё ещё много непроверенных тетрадей, а завтра внеплановая учебная проверка и получать выговоры от администрации она совсем не намерена.


Часть 2

Глава 1. Дорога на абазу

1
До настоящей осени было ещё далеко, но здесь, в предгорьях Саян, она уже пробовала заявлять о себе, и не только пересохшими листьями, которые время от времени залетали в приоткрытое окно машины школьного физрука, не только появлением желтоватых проплешин в необозримом пространстве бурой тайги на склонах покатых холмов, а и начинающей подгорать степью, которая удивляла и словно манила упругим, очищенным недавними дождями, целебным воздухом притаёжных просторов. Позади остался душный, с его прогорклой, застоявшейся атмосферой город, с его автострадами и извечным визгом автомобильных тормозов, с толчеёй у переходов, замордованных цивилизованной жизнью горожан, зато впереди у троих сидящих в легковом автомобиле мужчин было счастливое, а оттого ещё более манящее и притягательное безбедное существование. О чём думали сидящие в машине люди, что они желали заполучить? Если Иван Тимофеевич был просто обеспокоен, коль ему не удастся отыскать утаённое от единоверцев золото, то двое оставшихся не хотели покоряться судьбе и так просто отказываться от доли причитающегося им богатства.
Чем дальше наши охотники за мифической жар-птицей удалялись от города, тем больше оттаивали их зачерствевшие в суете и заботах о выживании повреждённые души. Несли ли они их Богу, втайне друг от друга читая про себя молитвы, или делали это всего лишь по привычке, было неясно, а между тем подтаёжное степное пространство, по которому стрелой убегала туда, по-настоящему к суровым горам, дорога, было утыкано по обочинам скоплениями каменных изваяний, словно единожды закаменевшими, без рукоятей, мечами. Это были либо надгробья на могилах суровых воинов, либо менгиры и по их многочисленным скорбным силуэтам, рассыпанным по уже засыпающим полям, но батыров, видимо, здесь полегло немало. Они словно предупреждали охотников за несказанной, обещанной добычей, не всё так просто, как им бы хотелось, что бывали и до них добры молодцы, которые в погоне за мифическими богатствами сложили свои головы, правда, к погибшим богатырям это не относилось, те погибли за права своего народа на свободу и мирное сосуществование.
Ехали молча, наконец Старцев, считающий себя главным в организации этой поездки, словно скинул ненужное оцепенение и глядя в сторону от убегающей дороги, произнёс:
— Как хорошо-то, братцы.
— Что хорошо и где? — тотчас отозвался физрук, не отрывая прищуренных глаз от асфальта дорожного покрытия.
— Хорошо, что едем почти налегке, что не обременены повседневными мелочными заботами о бренном существовании, правда, продуктов надо было взять побольше. Как говорится, запас карман не трёт и вся надежда на таёжные навыки Ивана Тимофеевича.
— О средствах самозащиты тоже не подумали, — подхватил Николай Алексеевич.
— От кого это вы, парни, собрались отбиваться? — поинтересовался молчащий до сей поры и придрёмывающий старик. — Тайга, она шуму и суеты не терпит. Вольётесь в её мир, шкурой прочувствуете всю его неприязнь и доброту, тогда и речете, хорошо вам в нём или плохо.
— Ты, Тимофеевич, привык к лесному одиночеству, к философствованию наедине с природой, а мы — дети цивилизации. Для нас обмен информацией друг с другом — постоянная, насущная, если так можно сказать, необходимость, — возразил начитанный журналист.
— Эх, паря, всё это красивые слова, а действительность, она и грубее, и жёстче ваших представлений о ней.
Свободный от управления машиной, Старцев был не прочь подискутировать с егерем:
— Грубее и жёстче — это кому как. Вот тебе, Тимофеевич, с большими чинами случалось общаться, ублажал их раскормленные утробы всяческими лесными деликатесами, а чем они тебя отблагодарили? Вышвырнули, как негодный элемент, за ворота и створки на щеколду закрыли.
— Мне их благодарности ни к чему. Угодил деловым людям, у них тоже свои заботы, свои планы, и они на своей работе ответственность немалую несут, а я накормил их сытно, уже хорошо. Вспомнят за ужином под коньячок-шашлычок, как в песенке про город Сочи…
— Да ты, Тимофеевич, и в современной эстраде толк знаешь?
— Я ихних песенок наслушался.
— И всё-таки остался ни с чем. У Замаева — генерального директора вашего завода, и квартира в двух уровнях, а захоти, так и коттедж себе отгрохает, и жена на личном «ситроене» раскатывает по городу, «менты» ей честь отдают, у меня же не только права, но и документы на машину забрали, почему? Потому что Гришке Сапрыкину, сидящему на золотой жиле, показалось, мы под него с Ветлицким копаем. У того что отберёшь? Гол как сокол, а у меня колёса, лишил мобильности, а то рассекали бы мы с тобой сейчас на новенькой «Ниве», не в пример этому тарантасу.
— Брось, Герман Николаевич, задаваться, машина почти новая, твоей не уступит. — Физрук пошёл на обгон какой-то «газели», но та сдаваться не захотела, и так они гонялись минут десять, пока впереди не замаячил железнодорожный переезд.
— Смотри, Алексеевич, а то нарвёшься на гаишников, здесь у них явно видеонаблюдение.
— Стреляного воробья на мякине не проведёшь, — огрызнулся разгорячённый погоней учитель. Так и не обогнав занозистую «газель», далее физрук вёл машину спокойней, не дёргался и не вставлял колючих реплик, чем позволил Старцеву развернуться на полную катушку:
— Наше общество как устроено, — философствовал собкор, — возьми газету, в которой я горбатился достаточно, чтобы хоть как-то выделить и отметить меня.
— Как тебя отметить, корреспондента? — усмехнулся Николай Алексеевич. — Дадут похвальную грамоту ко Дню независимости — и радуйся, посапывая в тряпочку. Тимофеевич побольше тебя пользы для людей приносил, и то никто не посчитался ни с его годами, ни с его стажем.
— Закормил он замаевскую челядь, вот они, сытые да неблагодарные, и не заметили, какого человека от себя отодвинули, а как награду не то что ему — себе отрыли котлован под химические отходы чуть ли не рядом с дачей, не посчитавшись ни с чем. — Старцев перекинулся к рассуждениям о широте сибирской натуры, о всепрощенчестве и вообще чуть ли не в толстовство ударился, вспомнив его непротивление злу.
— Ты нам ещё лекцию на тему «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов» прочитай. Небось сейчас чуть ли не на каждом шагу Бога упоминаешь? — Физрук впервые позволил себе оторваться от дороги и осуждающе посмотрел на сидящего рядом собкора. — В суе упоминаешь, нехороший человек.
— Да все мы марксистско-ленинскую философию в институтах изучали.
— И доизучались.
— А вот здесь я с тобой могу поспорить. — Старцев откинулся на сиденье. — Все изучали, а не все атеистическое планирование в классных воспитательных планах по колонкам разносили…
— Тоже мне, нашёлся праведник, чем упрекнул.
Скорее всего этот бесконечный спор о высших материях продолжался бы до бесконечности, но впереди замаячило большое хакасское село, центр целого национального района, и Старцев опять не преминул продемонстрировать свою осведомлённость:
— Когда-то здесь десяток юрт аборигенов стояли, потом царь повелел церковь соорудить, стал народец вокруг собираться.
— Прямо царь, позаботился, — не смолчал физрук.
— Хоть прямо, хоть криво, а теперь гляди, какое село, почти город — Аскиз, около сотни отмахали, и как это вы пёхом такие расстояния преодолевали, Иван Тимофеевич, здесь машины лишился, так чувствую себя словно не в своей тарелке?
— Мы привычные, на бензовозе верхом считали за счастье ехать.
— Допустим не верхом, там по цистерне трубы на всю длину проложены и трапы по низу приделаны, — высказал свои познания в таком способе передвижения физрук. — Ночевать-то здесь есть где, гостиница или ещё какой приют?
— Зачем нам гостинца, у меня в Аскизе единоверец живёт.
— Сколько же вас, староверов, было? Вся Сибирь-матушка ссыльными забита.
— Прежде, Николай Алексеевич, все единой веры были, а потом, как реформу навели, кто несогласен был, куда попало раскидали. Ох, намаялся народишко. Здесь неподалёку, за Абаканом, село есть, по-теперешнему — Бондарево, так там старец жил, Тимофей, тоже ссыльный, а с самим Львом Николаевичем переписку держал.
— Что за Лев, да ещё Николаевич, неужели Толстой?
— Толстой и есть.
— Уважал граф простых людей, — проявил свою эрудированность Старцев. — Он ему книжку издал, на пяти европейских языках перепечатали, а всё почему? Потому что Бондарев труд простой, крестьянский уважал и призывал всех трутней, наподобие нас с тобой, Николай Алексеевич, землепашеством заниматься как основой всего существования человека.
— Ты ещё скажи, что труд учителя не нужен? — огрызнулся снова физрук.
— Учителя — нужен. Он сам как бы учителем был, для народа.
— А я учитель, по-твоему, для сопляков?
— Ты, Николай Алексеевич, лучше за дорогой следи, а то хотя здесь всего лишь райцентр, а служителей правопорядка хватает… Физрук, поняв бесполезность спора со Старцевым, переключился на Ивана Тимофеевича, у которого он поминутно консультировался насчёт места проживания его давнего знакомого, пока не нашли искомый адрес.
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Плотниковский знакомый, оказалось, жил в просторном, рубленном из лиственницы пятистенке, который хозяином был не единожды перестроен и расширен дополнительно. Скорей всего, семья была у друга Ивана Тимофеевича немаленькая, а теперь, когда все разъехались, места для ночевальщиков и ещё два раза по столько вполне хватило б.
— Дому сто годков, а вдарь обушком по бревну, аж звенит, — похвастался вышедший встречать гостей владелец дома. — Дак это вы вовремя подоспели, моя Селестина к родне поехала, в Абазу, а я вот один домовничаю.
Хозяина крепкого строения звали Пантелеймон Прокопьевич, и он сильно смахивал обличьем и повадками на Ивана Тимофеевича, хотя и был он, как потом выяснилось, лет на десять постарше своего друга.
— Вы не братаны, случаем? — полюбопытствовал Старцев у Плотникова.
— Все мы братья и сестры, — уклончиво ответил тот, и Герман больше с вопросами к мужикам не приставал.
Друг или брат Ивана Тимофеевича жил на окраине райцентра. Из разговора двух единоверцев стало понятно, что сам хозяин дома попал в село, верней, на шахту, которая была неподалёку, где-то в тридцатые годы, что вовсе не удивляло; Лыковы вот аж куда забрались, вёрст за четыреста в тайгу, так что Пантелеймону Прокопьевичу ещё повезло.
За вечерней трапезой разговор зашёл о таёжных промыслах. Иван Тимофеевич вопросы о добыче золота в здешних краях старался обходить стороной. Больше на прошлую жизнь старики налегали, и два слушавших их грамотея вынуждены были постигнуть чуть ли не всю историю возникновения Аскиза от конца восемнадцатого века до наших дней.
— Тут первоначально церква была Петра и Павла.
— Как в Петербурге, тоже Петропавловская крепость на Заячьем острове построена Петром, — уточнил Старцев.
— Ни тогда, ни сейчас без веры никуда.
— Как моя бабка говорила: «Без Бога не до порога».
— У старых людей свой устав был, — заметил Старцев.
— Устав был свой, а жили не хуже нашего, — процедил сквозь зубы физрук.
— По-разному жили, я тут одно время наладился своему единоверцу дом в Магинске помочь рубить, неподалёку от Пристани. Место хорошее, однако низковато будет. От болота дамбою невысокой отгорожено, — стал рассказывать, чтобы занять время гостей, Пантелеймон Прокопьевич.
— Чего же на болотине-то? — спросил Иван Тимофеевич. — Нечто получше выбрать не смогли?
— Не смогли, там город, чай, места все хорошие заняты, а и здесь ладком с Божьей помощью срубили, зато удобно. Хочешь на пароходе до Красногорска, а хошь до Дудинки. Тамошние жители приспособились помидоры ростить, а в конце лета северяне у них ящиками скупали, зелёные ещё, бурые, пока везут, аккурат поспеют. Тогда ГЭСов энтих на Енисее не было, путь до самого Ледовитого океана открыт, вот люди на пароходах и наладились вдоль реки шастать, а где люди копошатся, там и жизнь: музыка с проходов на всю пристань играет, бабки на базарчике огородным овощем торгуют, инвалиды безногие на своих колясках меж ларьков шнырят, милостыню просят, а то на гармошках приспособились подаяние зарабатывать, а к гармошке баночка консервная приспособлена. Кому жалко этот продукт войны, тот свои медяки, а то и серебрушки кидает. Тогда после войны таких болезных людей много по вокзалам да пристаням было. — Хозяин дома принялся рассказывать, как хорошо теперь земляку в Магинске жить. — А чего, на пенсии, запасётся дровами, у них там на подворьях и скотину люди держали, правда, в стадо гонять не близко и встречать надо, а если не встретишь, так сама приде, и стоит, мычит под калиткой. — Пантелеймон Прокопьевич посмотрел на молодёжь. — Корова, она умней некоторых молодых людей.
«Молодым людям» такое сравнение не приглянулось, и Старцев вернул хозяина дома к прежним воспоминаниям.
— На пристани рабочий люд проживал, речники: капитаны там, механики, и прочая пароходная обслуга, а на речном вокзале буфет был и столовая на набережной неподалёку.
— Мужик, которому дом рубил, — не кормил вас, что ли? — усмехнулся Иван Тимофеевич.
— Зачем не кормил, завсегда пожалуйста, а иногда захочется чего-нибудь из городских блюд или пивка, там ларёк был от местного пивзавода, хоть бочковое, хоть в бутылках. Даже дрожжи свежие продавали с местного дрожжевого заводика. — Старик тяжело вздохнул. — На дрожжах Мокей Иванович бражку ставил.
— К бражке ещё кой-чего требуется, сахар, к примеру, — уточнил физрук.
— Можно ранетки, картошку, даже на изюме годится. От них барда остаётся, свиней подкармливать.
— Выходит, ты, Пантюха, тоже на свово Мокея батрачил, как в старые времена? — Иван Тимофеевич сладко потянулся.
— В старые, надо полагать, установка была другая. — Физрук решил заступиться за разговорившегося старика.
— Истину глаголешь, молодой человек, — подхватил хозяин дома. — У моего тятеньки несколько лошадей было, коровы, овцы. Бабка рассказывала, что мы батраков не обижали. Сами вместе с ними спины гнули и обедали вместе и без этого. — Старик выразительно прищёлкнул себя по горлу. Потому даже пьянчужки про зелье забывали.
— Зато теперь без бутылки дело стоит, как бельё на морозе, колом, — заметил Иван Тимофеевич. — Всё коллективизация, растакую мать, когда раскулачивали, то эти твои примерные работники первыми на хозяйское добро позарились. Ещё люди в дому, а голытьба уже сундуки кверху дном выворачивала да на себя всяческие хараборки натягивала. Забыл Пантюха?
— Почему забыл, мы как здесь оказались: отцовых мать и отца с вечера секретарь сельсоветский предупредил, мол, завтра вас кулачить будут. Дед говорит сыну: «Тикайте, а мы с бабкой останемся, пущай свет горит, вроде все дома! Наши детей в телегу покидали — и… только их и видели. На прииски подались, а потом вот сюда, Пантюхе, написали, а тот в ответ сообщил, что теперь по здешним местам госсовхозы открываются, леспромхозы. Людей безо всяких документов берут…
— Прямо без документов? — засомневался физрук.
— А хошь прямо, хошь криво. Деда с бабкой и с документами ажно за Ишим загнали, так и сгинули там.
— И не справлялись после? — Николай Алексеевич с сожалением посмотрел на рассказчика.
— Говорю же, сидели ниже травы, тише воды. — Пантелеймон Прокопьевич задумался, а потом продолжил: — Так и сгинули в Приишимье. Сестра наша младшенькая сильно работящая была, её за работу к ордену представляли, а бумаги подняли: шалишь девка, только на почётную грамоту потянула.
— Думаю её попроведовать. — Иван Тимофеевич устало расправил плечи. — Ксюшу нашу, она где-то на хуторе, ближе к Шории, замужем за шорцем Мухасом, и сама на их манер Сене прозывается.
— Ты на ноги скор, Иван, а я дальше нашего посёлка и не решаюсь передвигаться…
Старцев сразу накогтился, живой материал сам в руки плыл. Он старался не перебивать собеседников. Не каждый день так, без понуждений удавалась послушать о прежней жизни, но и тут внёс свою лепту:
— Люди, напуганные страстями былых годов: ежовщиной, бериевщиной, старались и через много лет держать язык за зубами, не давать волю своим суждениям о прожитых днях своей молодой жизни. Моя бабка рассказывала: «Выглянула за ворота, а мимо человек идёт, с лица — жёлтый и в чёрной бурке, это летом-то! «Дай, мать, водицы испить», — а бабка и спрашивает, мол ты кто? — «Я ежовец, — говорит, а там пойми, что за ежовец, тот, которого репрессировали, или тот, который сам людей мордовал». — Даже про войну фронтовики опасались рассказывать всю правду. Красногорский писатель Виктор Петрович Астафьев всё как есть описал, так его сначала ругать принялись, а потом спохватились, с чего мужика гнобили? Овсянку, малую его родину, взялись облагораживать, памятник ему с женой во дворе дома, где они жили, соорудили, а поодаль, над Енисеем, персонажу его повести «Царь-рыба» на смотровой площадке поставили здоровенную такую рыбину на подставке.
Наконец свидетели живой истории спустились с небес на землю, и разговоры пошли о таёжных промыслах, о таёжных байках и небылицах, собкор деликатно подкатился с вопросом, чувствовалось, что эта тема давно беспокоит Германа:
— Вы, Иван Тимофеевич, столько лет тайге посвятили, а как же медведи?
— Как медведи, говоришь, а никак, я заговорённый.
— Заговорённый? — переспросил Старцев. — И чем же такой феномен объяснить?
— Толкуется очень просто. Помнишь, Пантюха, в экспедиции девчонка была, совсем с виду пигалица. Вот я за ней и приударил. Девчонка словно шимела, на одном месте сорок дырок вертит. — Рассказчик внимательно посмотрел на внимающих ему слушателей. — Шалишь, думаю, деваха. Всё равно я тебя уломаю. Уведу в тайгу и сделаю так, будто заблудились. Нарочно в саму чащобу завёл. Страхи, знамо, всяческие придумываю. Выбрал место, где суше, а тогда ещё комар не поднялся, почти как сейчас…
Слушатели насторожились, только Пантелеймон Прокопьевич в бороду похмыкивает, вроде бы стыдится за друга.
— Завёл я её в самую чащу и делаю вид, что, куда дальше идти, не знаю. Вид-то делаю, а к рубашечке её под энцефалиткой руки протягиваю. Девчонка моя уворачивается. «Ладно, — решаю, — шалишь», и будто в сторону направляюсь от девахи.
— В сторону с энцефалиткой? — хохотнул Старцев.
— Не спеши, паря, но не в этом дело. Только я за куст заступил, а оттеда навстречь, вот такая зверюга, как рявкнет. Ну, думаю, хана мне: отъелся бобик, жучка сдохла, и тут кто-то в ладоши захлопал, не то чтобы громко, но медведь услыхал. Глянул в ту сторону, где я деваху оставил, и ажно попятился.
— С ружьём девчонка была? — не унимался собкор.
— Какой там, говорю же в ладоши захлопала, а медведь ещё разочек рявкнул напоследок — и тикать, только задок медвежий заподпрыгивал. Девчонка же хлопает в ладоши и смеётся. Допёр я умишком своим нескладным, что неспроста всё это, про хотелки свои забыл и пытать её стал, что к чему. — Иван Тимофеевич перевёл дух и снова за своё: — Девчонка мне объясняет, мол, заговорена я, Ваня, ни волк, ни медведь, да и вообще всякая лесная напасть меня взять не может.
Журналист с физруком как рты раскрыли, так и остались с раскрытыми ртами, правда, Старцев поинтересовался насчёт дальнейшего развития событий.
— А дальше стал я девку пытать, в конце концов открылась она мне и потом то ли в шутку, то ли на полном серьёзе предложила:
— Хошь, Ваня, я и на тебя заклинание положу, только штоб оно силу набрало в твоём грешном теле, ты прямо с этого дня ровно полгода женщину знать не должен. — И положила мне ладошку свою махонькую на мою глупую черепушку, прошептала что-то, переспросив, мол, помню ли я про её наказ? Я, как истукан, башкой закивал, а она кофтёнку свою распахнула…
Старцев с физруком уши навострили:
— Да ты, Тимофеич, кладезь мудрости.
— Никакой я не кладезь, только смотрю я на её козьи грудки, а у меня после встречи с медведем не только ум отшибло, но и всё другое по мужской части.
— Дальше-то вытерпел полгода? — опять Старцева любопытство взяло.
— Вовсе и терпеть не пришлось. Полгода меня от женского пола, как от рвотного зелья, воротило, зато после…
— А медведь?
— Медведи меня за версту обходят. Жаль, что у Пантюхи жена уехала, мы бы с ним по тайге прогулялись, навели шороху.
Пантелеймон, слушая повествование своего друга, только похмыкивал, а Старцев подумал, что если бы мужики курили, то самое время завернуть цигарки и, пуская дым к потолку, продолжить травить байки. Правда, физрук решил слегка Старцева уесть, словно отыгрываясь за его прошлую болтовню по дороге к Аскизу:
— Слушаю я тебя, Герман Николаевич, ты как будто родился среди кержаков.
— Да, наша фамилия среди староверов известная.
— Фамилия известная, а с чего они тебя Германом назвали, вообще ни в какие ворота не лезет?
— Германом — это в честь космонавта номер два — Германа Степановича Титова. Тот тоже нашенский, с Алтая.
— Не скажи только, что и он из семьи староверов.
— А вот чего не знаю, того не знаю. При коммунистах на этот счёт сильно-то не распространялись.
— Знаю, вот, казалось бы, к Гагарину, какие претензии. — Физрук даже сел на кровати. — Так нет же, за кордоном пустили слух, что наш Юрий Алексеевич не сын плотника, а самый что ни на есть отпрыск княжеского рода Гагариных.
— Вы, отпрыски, спите! — прикрикнул Иван Тимофеевич на разговорившихся. — А то завтре вас не добудишься.
Переночевав в гостеприимном доме, мужики подзаправились хозяйскими харчами, свой запас съестного поберечь решили, неизвестно, где он, этот плотниковский схрон, и двинулись по направлению к Абазе.
— Наверное, самодийского происхождения названия этой Абазы, больно мудрёное, — поинтересовался далёкий от филологии физрук.
— Никакой самодийности, и даже не тувинского или хакасского следа, — блеснул своими журналистскими познаниями Старцев:
— Аба-за, значит, Абаканский завод, а вместе имеем то, что имеем.
— Выходит, что завод тут был, Тимофеич?
— Был, самый настоящий. Железную руду в горе добывали и плавили, ещё при царском режиме. Вьюшки печные, дверцы, колосники — всё делали, а потом, как «железку» пустили и потекло уральское дешёвое литьё в матушку-Сибирь, так местные ковали разоряться стали, правда, в Магинске, слыхал, остался завод «Металлист», и тот, надо думать, скоро скукожится.
Физрук в полемике не участвовал, начались перевалы и петлять пришлось по трассе, как заправским каскадёрам.
— Отседа запросто на Ак-Довурак лыжи навострить можно, а это уже Тува.
— Так, может, нам в Туву надо? — поинтересовался начавший уже уставать от напряга водитель.
— Никакой нам Тувы не надо, и даже до лыковской заимки нет нужды добираться. Вообще-то, там три пути: вертолёт, сплав по реке и…
— Третий-то какой? — опять залез со своим вопросом Старцев.
— А третий пешочком, пешедралом, — успокоил физрука Иван Тимофеевич, пока по асфальту катим, а скоро через тайгу ломиться придётся.

Глава 2. Ломится сквозь тайгу

На выезде из Абазы наших добытчиков тормознули на посту ДПС. Молоденький гаишник долго и придирчиво изучал документы Николая Алексеевича.
— Шишковать собрались? — задал он вопрос водителю, заодно поглядывая на сидящих в салоне.
— Да куда нам. Вот старик… — И кивнул на егеря. — С тайгой попрощаться решил.
— Не рано ли умирать надумал ваш ветеран, да и далековато вы его повезли. — Гаишник всё не выпускал бумаги из рук. — Ближе Абазинской тайги растительности не нашлось? Да и ваши места, насколько я понимаю, не пустыня.
— Ближе есть, но это места его молодости, вот и заскучал на старости лет.
Гаишник ещё повертел в руках документы и показал разрешительным жестом:
— Проезжайте, да соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу.
— Он нас сфотографировал, — заметил Старцев. — Видели, как глазами зыркал, не знал, к чему бы придраться, на что физрук заметил:
— Захотел бы — нашёл причину.
— Знамо дело, вот мои же права изъяли и причину искать не стали, — вздохнул Старцев, хотя это даже и к лучшему. Ты, Алексеевич, опытный водила да и ловчее Ветлицкого. — И повертел перед носом физрука изуродованной рукой. — Видишь, как он меня на страховке подвесил, чуть всё мясо с кисти не снял.
— Тебе и самому не надо было ворон считать, — недовольно заметил физрук, потому что его «Нива» всё чаще начинала собирать выбоины на дороге, всё чаще стали попадаться заброшенные не то хуторки, не то заимки.
— Давненько тут не ступала нога человека, — отметил Старцев, обращаясь к Ивану Тимофеевичу.
— И хорошо, паря, и плохо, — откликнулся старик. — Наш промысел ни суеты, ни шума не любит. Однако пора выбирать место для ночёвки. Где-то здесь, неподалёку, должна быть саломатовская заимка. Вон Кызырган покраснел.
Прямо по ходу их маршрута высилась гора, вернее, утёс, который на глазах менял цвет: из малиново-серого становился малиново-красным, раскалившись в лучах заходящего солнца. Да что утёс, вся местность к вечеру преобразилась: там, где были пролески с осиной и берёзой, посветлело, а где кучковались хвойные — кедр, сосна, ель — наоборот, стало сумрачней и суровей.
Ещё немного петляя, побуксовали, на го́ре Николаю Алексеевичу, и выехали к той самой саломатовой заимке, одинокому строению, проще — избушонке, почти вросшей в землю, затянутой мхами и засыпанной лиственным опадом. Подогнав машину ближе к избушке, стали осматривать место предполагаемой ночёвки.
— Почему эту заимку саломатовской прозвали? — спросил Герман, адресуя свой вопрос Ивану Тимофеевичу.
— Знамо дело, почему, здесь, по тайге, таких заимок, почитай, дюжину насчитать можно. Купца Саломатова хозяйство. На него все охотники мантулили: пушниной промышляли, орех били да и золотишком не брезговали. Поговаривают, что поумнее многих других был: средства от доходов в Парижский банк переводил, а переворот случился, ему оставалось только подпоясаться потуже — и за кордон. Да он, почитай, и проживал там.
— Действительно, ваш купец поумнее многих оказался, — бросил реплику физрук, — даже царя-батюшки.
Старцев, оглядывая окрестности, добавил:
— Работников-то своих бросил, оставил без средств к существованию.
— Средства, допустим, остались: ни пушной зверь, ни золотишко в воздухе не растворились, а иначе вздёрнули бы его эти самые работники на первой осине, как Иуду и кровопийцу. — Николай Алексеевич всё похаживал около своей «Нивы».
— Ладно, некогда рассусоливать, — прервал говорунов Иван Тимофеевич, — к ночёвке готовиться надо.
С большим трудом отворили осевшую и покрытую мхом дверь. Внутри не то что живым духом, а вообще, кроме сырости и затхлости, ничем не пахло.
— Охотников здесь уже лет десять как не было, значит, провиантишком не разживёмся, а что и оставалось, мыши источили, — по-хозяйски заметил Плотников.
Каменушку разжигали долго. Дым никак не хотел идти в дымоход, наконец камни прогрелись, и в трубе загудело.
— До речки здесь версты две, а то бы я вас ушицей угостил, — заметил Иван Тимофеевич, — у себя на Кетчупе такими деликатесами проверяющих удивлял.
За наскоро сооружённым ужином Старцев поинтересовался у старика:
— Вот говорил, что связей у тебя среди сильных мира сего немеряно, а скажи-ка, жена вашего гендиректора, как её — Татьяна… Сафонова, или Зимаева по новой мужниной фамилии, что из себя представляет?
— А ничего особенного, Герман Николаевич, несчастная женщина. Поговаривают, что её первый муж таксовал и разбился где-то под комбинатом, а второго, тоже таксиста, за наркоту посадили на много лет. На севера затурили, вот и осталась наша Таньяна Евгеньевна ни девка, ни баба, а соломенная вдова. Тут Зимаев на неё глаз положил.
— Как это тут? — удивился Старцев.
— Ну не сразу, она библиотекаршей вроде была, а их брат всегда на виду. Сразу видно, образованная дамочка. Сошлись они, как два одиночества, хотя, по чести сказать, Зимаев её жалел, да-да, жалел и на дочку её от первого мужа тоже влияние имел. Поблажки ей всяческие оказывал. Захотела девчонка в Тайланд, жене-то ещё туда-сюда, а слово падчерицы — закон.
— Так сразу и ездили.
— А что ему, гендиректору, кто укажет? Бывало, прибудут проверяющие из Москвы, замы там всякие, представители головной компании, дым, конечно, коромыслом, то один объект принимают, то другой, а Светке из ракетницы пострелять взбрело. Идёт с отчимом своим, стреляют, а то шкурами в избушках интересуются.
— Шкуры-то небось из Норвегии заказывали или Германии.
— Шкуры я им предоставлял, а выделка — это где-то на стороне. Её, шкуру-то, кроме всего прочего от вони звериной ослобонить надо, продезинфицировать, тьфу ты, слово-то какое, язык на три раза сломаешь, покуда произнесёшь. — Иван Тимофеевич уже намеревался укладываться ко сну, а Старцев всё наседал:
— Шкуры, говоришь, Иван Тимофеевич, ты сам заготавливал, и как?
— Что как, небось видел, когда вечеринки их навещал.
— Да, у Зимаева широкая душа. Прибудем освещать их деятельность, никого не обидит, хотя при комбинате свой «Инфоцентр» был, действующий. Жена зимаевская и руководила в нём пропагандой.
Физрук в разговор не встревал, о директоре комбината он имел только поверхностное представление.
Когда Плотников вышел во двор, Николай Алексеевич заметил:
— Какой-то скрытный старикан, болтает обо всём, кроме дела.
— Здесь ты не прав, Алексеевич, лишний раз упоминать о том, что связано с золотом — табу. Это как о медведе в таёжной местности, как хочешь его называй, только не произноси настоящего имени. Предки наши лучше нас понимали что к чему, встречаясь с этим «Злым духом Ямбуя», помнишь, как по кино. Оно и само-то названия этого лесного зверя до нас не дошло. Мед-ведь, то есть тот, кто ведает, где мёд.
— Ага, всё жрёт, что под лапу попадает, от ягоды до человечины… — Физрук ещё немного поворчал, и, поговорив о том о сём на отвлечённые темы, улеглись на полу избушки, который загодя закидали лапником и настелили сверху плащ-палатку. Когда укладывались спать, завели разговор о сумасбродстве здешних купцов.
— Что-то слабо верится, что мироед Саломатов большие доходы со своих промыслов имел, если такие избёнки по тайге ставил, — начал физрук, его пролетарское нутро никак не могло примириться с тем, что хоть как обеляло угнетателей народа. — Помнишь копытовские балки́, или сгоревшую коняевскую хоромину.
Старцев устало возразил народному заступнику и обличителю творивших здесь беспредел богатеев:
— Откуда тебе, Николай Алексеевич, известно, что у Коняева и в тайге были хоромы, если изба сгорела?
— Допустим, не просто сгорела, а сожгли, надо думать, в отместку, а что был тот лесной приют немалых размеров, так сам видел, каков фундамент, сколько мы на пепелище том золы перелопатили вперемешку с бревёшками полусгоревшими.
Иван Тимофеевич тоже вставил несколько слов:
— Теперешние хозяева не меньше на ветер средств бросают.
— Э-э-э, болезный, не скажи. — Старцев по-свойски похлопал по плечу лежащего егеря. — Те купчики избушки не для забавы строили, а чтобы старатели да охотники в них обитали после тяжёлого трудового дня. Для забав у них свои дворцы были. Взять того же Вильнера, с его «Зимним дворцом». Мало он там кутежей и балов устраивал? И ведь что характерно, даже «елистричество» туда провёл.
— Я и говорю, — накогтился физрук, — эксплуататоры. Людям конуры для жилья, считай, по полгода в этих зимовьях жили, а себе… да возьмите тот же Магинск. В нём до сих пор кирпичное жилье — это купеческие хоромины. Теперь почти во всех госучреждения и школы, возьми хоть десятую, хоть четвёртую — купчихи Беловой строение, на площади, где музей.
— Ругали царский режим, а в Магинске и здания кирпичные после него остались и музей. Говорят, что на Парижской выставке музейная экспозиция «Золотую медаль» получила. Юрту местных аборигенов представили, один к одному, а в ней целое семейство.
— Чем это оно отличилось? — равнодушно зевнул физрук.
— Да уж отличилось, быт коренных жителей, енисейских киргизов, отражало: старуха с молодой пригорюнились над зыбкой с ребёнком, а шаман в бубен над ними бьёт, болезнь из младенца изгоняет, а на переднем плане в той юрте самогонный аппарат.
— Пробовал я ихнюю араку, слабовата по сравнению с нашим первачком. — Николай Алексеевич даже языком прищёлкнул. — Всего одиннадцать градусов крепости, захочешь — не сопьёшься.
— То-то у енисейских татар гена супротив пьянства нет.
— Нет, вот и плохо, хмелеют быстро…
— Давайте спать. — Иван Тимофеевич перевернулся на бок. — А то завтра вас не добудишься, таких учёных.
Через несколько минут Иван Тимофеевич и физрук задавали храпака, а Старцеву припомнилась такая же ночёвка в одном из колхозных отделений, куда занесла его корреспондентская судьба. После завершения своих дел машина за ним должна была прибыть только на следующее утро, и он решил побродить по окрестностям бригады. Осенние красоты, один пейзаж лучше другого, незаметно увели его далеко от деревни. На крутом косогоре подбирали последние овсы: два надсадно урчащих гусеничных трактора вытягивали в гору старенький, допотопный комбайн. «Эй!» — крикнул любопытствующий корреспондент, и комбайнёр, заметив его, молча махнул рукой, приглашая к себе. Старцев без труда догнал стрекочущую махину и взобрался к комбайнёру на мостик. Железный агрегат плавно раскачивало, лёгкая дрожь мотора передавалась телу, незнакомо и остро пахло разогретым маслом, зерном, соломой. Вскоре выехали на гребень холма, и перед ними открылась такая ширь уже вечереющих просторов, что Герман совсем по-иному ощутил тоску пролетающих птичьих стай, оставляющих милый край в такой синий волнительный час. Быстро темнело, и трактористы включили фары. В прыгающих лучах света дымилась потревоженная земля, мелькали белые мотыльки овсяной половы, плыл розоватый дымок отработанных газов. Легко и празднично было на душе, куда-то в сторону отступили прежние городские неурядицы, суматошная неразбериха редакционных планёрок, забылись мелочные обиды, разочарования серых буден. Из-за холма выкатилась спелая луна и осветила округу. Сразу заметно поблекли блестевшие до этого уже по-зимнему звёзды, ярче забелели стволы берёз на краю поля, и жидкие, примятые дождями валки овса стали похожими на длинные полотенца. Только трактора ещё больше почернели, и неказистый на вид комбайнишко, давно отслуживший в других местах, вдруг преобразился, стал похож на гигантское, почти космическое, сооружение из стальных прокопчённых кубов, цилиндров и рукавов.
Тогда, закончив подборку, в деревню решили не возвращаться, а заночевали в низенькой, почти как нынешняя, рубленой избушке пастухов с крохотным оконцем и железной печкой у входа. Поужинав простецким обедом, улеглись на хрустящую солому. Трактористы быстро уснули, а Старцев ещё долго думал о зряшности их ли, своей ли жизни, возбуждённый впечатлениями столь необычно закончившегося дня, и, не находя ответа, растерянно перебирал в памяти былое.
Германа жена на себе, можно сказать, женила. Для него главное была — работа, а Лидка понимала: «Сейчас или никогда» — годы-то уходят, диплом на носу, а тут слегка странноватый парень по различным литературным капустникам и встречам бегает. Вот и подкараулила этого «бегуна» на короткие дистанции студентка последнего курса журфака, да ещё как: инсценировала нападение на себя прямо на глазах Старцева. Тот, как и полагается настоящему мужчине, заступаться бросился, только нападающие не рассчитали, а может, Наташке отомстить решили, что девушка их использует вместо расходного материала, короче, увезли тугодума на скорой, да так, что пришлось потом Наташке за ним два месяца ухаживать. Пока ухаживала, оказалась незаметно для себя в интересном положении. Так будущие журналисты открыли счёт увеличению своего семейства. Свадьба получилась почти студенческая, виновники торжества ещё год доучивались, оба по уважительным причинам. С тех пор Старцев жену всё время подозревает в неискренности и постоянном покушении на свою мужскую независимость, да и шутка ли сказать, троих сорванцов содержать — это вам не кот начихал. Старцев было наладился подсчитывать, что им надо для беззаботного перехода на очередные учебные ступени, но такое унылое занятие быстро увлекло его в мир тяжёлых грёз и вполне земных сновидений.
Спалось в избушке, что тогда, что теперь, как в детстве, крепко-крепко, считай, беспробудно, и никакие горные духи прошлой или грядущей жизни не спускались к ним в допотопную избушку, и даже директриса школы, в которой учились «старцевские спиногрызы», ни разу не напомнила нерадивому родителю о своём существовании в его путаных эфемерных мыслях.

Глава 3. Тимофеевич дело знает

На следующее утро машину решили оставить у места ночёвки. Старцев предложил закидать «Ниву» ветками, но старик его успокоил, рассудив, что если в самом крайнем случае кто и окажется возле избушки, то замаскированную ветками машину в любом случае обнаружит. Да и кому здесь шастать, разве только медведям, так «хозяин тайги» может помять её, как консервную банку, если почувствует внутри запах съестного. Для подстраховки Николай Алексеевич побрызгал дезодорантом от комаров внутри и снаружи своей «ласточки». С собой взяли только самое необходимое, понадеявшись на заверение Плотникова, что более двух суток их вылазка не продлится, и то в самом крайнем случае.
Денёк обещался выдаться на славу. Роса обливала зазевавшихся путников чуть ли не с головы до пят. Кружевные паутинистые сети, усеянные мельчайшими капельками влаги, были похожи на мишени в каком-то загадочном тире, но хозяева своих сетей не рисковали бегать по воздушным нитям, они терпеливо сидели в засадах и ждали, когда на липкую паутину залетит какое-нибудь неосторожное насекомое.
— Ветлицкого сюда не хватает, — сказал Старцев. — Для поэта самый что ни на есть источник вдохновения.
— Для поэта сытый желудок — источник вдохновения, — перебираясь через очередную корягу, произнёс физрук, ему явно не хватало этого самого лирического настроя.
Идти по бурелому, постоянно проваливаясь в ямы и колдобины, с непривычки и тому, и другому было тяжко.
— Прямо Дикий Запад, самоубийственный маршрут ты выбрал, Иван Тимофеевич, — в сердцах выразился Николай Алексеевич, но их старшой только усмехнулся:
— Привыкайте, городские неженки, это вам не по асфальту выписывать кренделя.
Сам же кемчугский егерь не выказывал никакой усталости, словно он находился в родной стихии, где каждый кустик и каждое дерево его понимает и принимает, завидев могучий кедр, увешанный шишками, как новогодняя ёлка игрушками, только головой покачал и зацокал языком, подражая белке.
— Вот в какие места надо бы орешничить податься на следующий год, мешков десять чистого зерна с этой деляны взять можно, а кедровый орех, считай, валюта в кармане.
— До следующего года ещё дожить надо, — не подумавши ляпнул Старцев.
— Доживём с божьей помощью, — возразил старик и наддал ходу. Потом до самого привала шли молча. У напарников Плотникова просто не было сил трепать языками, а сопровождающий, как опытный ходок, шёл впереди и ему некогда было болтать, всё время оборачиваясь, реагировать на реплики компаньонов, те же беспрестанно спотыкаясь и поругиваясь между собой, в душе сомневались, что из этой затеи Ивана Тимофеевича что-либо путное выгорит. На удивление последних, таёжная живность почти не попадалась, а уж о волках и медведях и речи не было. Позднее, на привале, физрук спросил об этом проводника, мол, пустая тайга, Тимофеевич.
— Тайга как тайга, и зверья здесь хватает, просто они вас видят и чуют, а вы их — нет.
От разведённого всё тем же неутомимым егерем костерка по-домашнему потянуло дымком, а Иван Тимофеевич уже приспособил над огнём котелок, слегка помятый и закопчённый, но от этого ещё роднее и ближе показалась нашим охотникам за счастливой жизнью картина почти домашнего уюта.
— Пока ждали, когда закипит вода, перебрасывались ленивыми фразами, причём бывалый таёжник поучал молодёжь:
— Вас, ребята, с непривычки ломает, а вот походите с моё, так летать будете над землёй, яко пушинки.
— В этих «пушинках», Тимофеевич, килограмм по сто в каждом, чуешь?
— Так вот эти килограммы вас и курочат. С лишним весом полагается нормальному человеку завсегда бороться, а так, считай, по фляге четырёхведёрной на себе тащите. Молите Бога, что хоть так он про вас пока не забывает.
За вечерним чаепитием с какими-то собранными лесником травами завели разговор, вернее, продолжили вчерашний:
— Я вам и говорю, что хозяйка у Замаева что надо: водку не хлещет, речь у неё культурная, замашек блатных не наблюдается, сама машину водит…
— Конечно, если муженёк большие тысячи получает. — Физрук мечтательно потянулся. — Эх, мне хотя бы половину директорского оклада.
— У него и ответственности не сравнишь с нашей. Всё время под Уголовным кодексом ходит.
— С чего бы это? — Физрука как человека военного всё-таки привлекала ясность в любом вопросе, и он был не против поделиться такими соображениями с остальными.
— Ты вот, Николай Алексеевич, всего лишь «старлей», а Замаев за майора тянет. Он в Афганистане советником у афганских военных работал, — сразу возразил ему Старцев.
— Скажи ещё, с талибами отношения урегулировал, — недовольно дёрнулся физрук.
Собкор «Енисея» пошёл на попятную:
— Про это не скажу, а вот хранилище химических отходов вопреки всем уставам они под Кемчугом замутили. Прежде эту гадость на Урал возили, теперь же у себя под боком, считай, хоронят. Экономия для завода, а значит, и для страны — впятеро.
— Зато для сибирской природы вред в десяток раз. На «Маяке» озеро, запамятовал, как его звать, не от таких ли отходов рвануло? — заметил физрук, и Старцев ничего не смог возразить против таких доводов, припомнив кыштымские события под Челябинском. — И здесь не лучше будет.
— Не знаю, насколько и для кого лучше, для комбината выгода прямая, — подытожил собкор, а Иван Тимофеевич, вернувшись в избушку, не очень-то обрадовал прогнозом:
— Хорошо бы до завтрашнего дождя обернуться, гнус поднялся, скорей всего, к непогоде.
Ночь провели с пятого на десятое, а чуть рассветало, после короткого завтрака егерь заторопился:
— Росы на траве нет, пошевеливайтесь, ребята.
Ребят погонять не надо было. Физрук, так тот ещё успел зарядку сделать и даже изъявил желание на кедр слазить, уж больно аппетитно свисали с него такие ядрёные шишки, а когда двинулись в путь, то, словно претворяя любопытство идущих за ним мужчин пояснил:
— Здесь раньше тропа была, козья, чувствуете? Правда, сейчас буреломом затянуло, но кое-где можно ходить, и даже оченно ничего.
— Почему тропа стала зарастать? — поинтересовался Старцев.
— Коз меньше стало. Зверьё повывелось, что за их здоровьем следило: рыси, ирбисы, то есть снежные барсы, которых в Красную книгу занесли, можно сказать — пустое дело, скудеет тайга, пустеет, на глазах людей теряет своё здоровье, отсюда и шелкопряд свирепствует, паутиной затягивает деревья и жрёт листву, — пояснил Иван Тимофеевич.
— Да, — перелезая через замшелое поваленное дерево, отозвался физрук, — всё ваш брат-охотник никак не удовлетворится, азартные слишком, за адреналином гоняются.
— Здесь не охотники, а браконьеры стараются. Где правильно охотхозяйство ведут, там и прибыток природе.
Казалось, просыпающаяся тайга прислушивается, о чём переговариваются эти люди, спозаранку продирающиеся через буреломы лесных завалов и разнотравья, хотя чувствовалось, что чужаков в её диких пределах не было давненько. Раза два приходилось переходить через курумы, что-то наподобие речек, только вместо воды все их русла были заполнены хорошо обкатанными каменюками размерами с конские головы, а то и больше. На одном из таких каменных чудес природы Старцев даже подвернул ногу, мысленно проклиная себя за то, что согласился на авантюрное предложение Ивана Тимофеевича, и, оседлав большой камень, стал морщась растирать ногу. Оказавшийся поблизости егерь, ни слова не говоря, помог собкору разуться и неожиданно ловко потянул рывком ступню пострадавшего на себя. В суставе неудачливого пешехода что-то хрустнуло, и всё стало на свои места.
— Невезучий ты, Герман Николаевич, — усмехнулся физрук, — то чуть руки не лишился, то с ногою не повезло.
— Да уж какой есть, — согласился Старцев, — профессия обязывает поминутно рисковать своей жизнью.
— Все мы под Богом ходим, — заметил егерь и, как бы украдкой, перекрестился.
— А крестишься-то ты, Тимофеевич, по-нашенски, по православному, — не ускользнуло от внимания физрука егерьское моление, — на всякий случай, мол, нашим и вашим, на что Плотников ничего не ответил, а только стал суетливо собираться продолжить путь.
Ещё примерно через полчаса ходу Старцев, который теперь тащился позади всех, предложил передохнуть.
— А чего отдыхать, считай, уже пришли, и кетчупский егерь кивнул на каменистую гряду, которая стеной выступала из-за высоченных елей, похожих на американские винчестеры, да группу кудрявых кедрачей у самого подножья гряды. Одна из верхушек такого красавца оказалась напрочь открученной.
— А вот и хозяин здесь где-то поблизости бродит. Надлом-то, считай, свежий.
— Думаешь, медведь пошалил? — высказал свою осведомлённость Старцев, он всё ещё морщился и припадал на подвёрнутую ногу.
— И думать нечего, он безобразник, да вот и следы когтей на древесной коре оставил, и, судя по высоте, на которой отметины, знатный Михаил Иванович, одним словом, хозяин. Сигнализирует другим, что шутки с таким громилой плохи и своего в этих местах не отдаст.
Страх перед хозяином тайги сразу отодвинул в сторону всю усталость, которая накопилась в телах наших охотников за припрятанным где-то неподалёку золотишком, а Плотников скинул с себя всё лишнее из одежонки и достал из вещмешка какую-то чудную обутку, не то чуньки, не то лапоточки из мягкой кожи, потом, закинув торбочку за плечи, ещё раз молча перекрестился, вроде бы сам себе дал напутствие: «Ну, с Богом». Старцев едва заметно кивнул, а физрук только и сказал в ответ: «На обед нас медведю оставляешь, мил человек». — Только Иван Тимофеевич уже скрылся в зелёных зарослях, прочем он вскоре вернулся, что считалось не очень хорошей приметой у всех, кто собрался в путь за какой-либо надобностью. Чёрная туча, которая висела над горной грядой, казалось, придвинулась ещё ближе и Плотников попросил физрука:
— Брось-ка мне бухточку. — И, получив нейлоновую верёвку, он споро привязал её за ближайший берёзовый ствол и, медленно разматывая страховку, стал спускаться вниз по камням, всё время смещаясь в сторону.
Старцев и школьный учитель устроились неподалёку, подстелив под себя свои курточки.
— Он тебе не сказал, сколько эта вылазка будет продолжаться? — спросил, заметно нервничая, физрук у своего товарища.
— Нет, я полагал, что он тебя ввёл в курс дела. Сглаза Тимофеевич боится, вот и шифруется. Таёжники — они народ суеверный.
— Тоже мне резидент английской разведки, — саркастически усмехнулся физрук. Похоже он уже начинал разувериваться в таком совместном предприятии, как пойди туда, не зная куда, хотя за чем они пошли, было известно всем троим.
— Будешь суеверным. — Старцев всё нянчился со своею ногой. — Сколько мы уже отмахали, только пёхом две ночёвки, как два суворовских перехода.
Солнце всё увереннее занимало своё привычное место на небосводе, но лучи его уже не были такими всепроникающими, как летом, и это сглаживало яростный жар высокогорья, хотя в противоположном от восхода углу чернеющая и как бы нависающая надо всеми туча предвещала нечто совсем нехорошее, по крайней мере не то, что можно было ожидать от такого рода явления. Если прежде зайдёт облако, превратится в тучу, ну, погремит, поиграет с вольными птицами, повтыкает пару десятков лучистых стрел в землю — и вот уже радуга в полнеба, тёплый пар от земли, на радость всему окружающему миру, то в данный момент обоих мужчин охватило какое-то нехорошее предчувствие. Пронзительный свет исходил от дневного светила, и угрюмый вид тучи навевал тревогу. Уже изредка погромыхивало, и электрические хвосты словно бичевали темнеющие облака, которые роились вокруг основного облачного образования.
— Я, когда о гидрологах в Саянах статью делал, наслушался от них всякого. Вот облака, возьми, Николай Алексеевич. — Собкор «Енисея» даже про свою ногу забыл или он больше притворялся. — У каждого вида облачности свои латинские названия, теперь уже перепутались в голове, но, как писал Паустовский, они звенят, как медные латы римских легионеров.
— Прямо римских?
— Навскидку, к примеру: альфо — стратусы, или кумулюс — нимбусы, чувствуешь?
— Смотри-ка, — хмыкнул физрук, — а по виду так себе, кучеряшки какие-то по небу плавают.
— В этих «кучеряшках» по тысяче тонн воды в каждой. — Собкор, тревожась, посмотрел в сторону, куда ушёл Иван Тимофеевич, — что-то задерживается наш добытчик, не сходить ли, не посмотреть. — Предлагая больше своему напарнику, чем говоря о себе, Старцев с надеждой стал поглядывать в сторону Николая Алексеевича.
— Может, его уже и след простыл, — высказал крамольную мысль последний.
— Куда он, считай, раздетый, от нас, — заёрзал на своей курточке Старцев.
— Да шучу я, шучу. — Физрук не успел закончить фразу, как небо разразилось таким зарядом дождя с едва ли не россыпью снежной крупы.
Мужчины нырнули под плащ-палатку и притихли, с тревогой посматривая в ту сторону, откуда должен был появиться старик.
Туча как наползла, так и ушла, а Плотников всё не появлялся.
— Нет, положительно я пойду, — засобирался Старцев, когда уже все мыслимые и немыслимые сроки возвращения егеря истекли. Он отряхнулся, потрогал верёвку и, слегка придерживаясь за неё, стал спускаться по склону следом за Иваном Тимофеевичем. Вероятность исчезновения компаньона и ожидание результата поиска своего золота подстёгивали нашего собкора и оказывали заметную анестезию его больной ноге.
Физрук решил, что разумнее всего ожидать развязки на месте и оказать помощь, если потребуется, обоим скалолазам.
Мокрый каменистый склон живо напомнил Старцеву тот, с которого он соскользнул и повис на страховке, когда они вдвоём с Ветлицким охотились за схроном золотого запаса атамана. Тогда ходили легенды, что Ванька Збруев конфисковал у богатеев достаточно этого добра, только теперь собкор имел немало горького опыта поведения в горах. Идти было довольно-таки опасно, тем более скользкие камни не представляли из себя единого монолита, да и кусты, затянувшие склон, тоже не очень-то цепко держались на скудноватую горную породу и почву, а Тимофеевич всё не появлялся. Герман, отчаявшись, стал крепко дёргать шнур.
— Ты чего заполошничаешь? — отозвался старик, голос его раздался чуть ли не рядом.
— О тебе беспокоимся, Иван Тимофеевич.
— Да тут я, под навесом дожжок пережидал, а всё равно вымок, как мышь.
Герман окинул старика взглядом и понял, что котомка у старика совсем не пустая, а в руках, Старцеву даже захотелось протереть глаза, в руках егеря было точно такое же, как и его, ружьишко, то самое, которое они оставили в прошлый раз в пещерке. Тогда Герман предлагал спуститься и ружьё забрать, но со своей больной рукой не рискнул пойти на это, хотя надо было ещё чуток поднапрячься, поискать, так нет, а всё Ветлицкий.
— Там ещё и радиоприёмник был, красненький, на батарейках.
— А как же, вот он. — И егерь протянул его допотопную «Вегу». — Только ружьё без патронов, а приёмник без батареек, вернее, сели они ещё при царе Горохе.
— Тимофеевич, так это моё ружьё и приёмник тоже мой, «Вега» — 241-я. Мы когда с Ветлицким от маяка триангуляционного спускались, чтобы вниз уйти, я сорвался и о страховку руку поранил. Пришлось бросить и ружьё, и приёмник. Ещё подумали, что найдёт какая-нибудь размазня наше имущество, а тут и оно в наличии объявилось.
— Сами, выходит, вы недотёпы со своим другом, если такие вещи бросаете, ладно, кончай рассиживаться, к Алексеевичу возвращаться пора.
— Давай, помогу, — предложил Старцев Ивану Тимофеевичу, поняв, что котомка последнего совсем непустая.
— А если сорвёшься, где тебя искать, да и прибыток вместе с тобой разлетится. Прикажешь опять всю породу по склону перемывать?
«Вот ушлый старик, так и не показал место, где золотишко прятал, — подумал добровольный помощник, — хотя вряд ли он там чего оставил».
— Э-э-эй! — вернул Старцева к действительности окрик Ивана Тимофеевича, но было уже поздно, благо Герман страховку не выпустил из рук и проехав на пятой точке метра три, тормознулся у самого края пропасти. — Помощники, ястри вас в душу! — в сердцах выругался Плотников. — Сказано было сидеть на месте и не рыпаться, так нет, он меня спасать отправился. Спасатель, Господи, прости!
Герман виновато помалкивал и, на четвереньках выползая наверх, предположил, что штаны у него не только промокли, но и подраны сзади.
Физрук встретил их молча, всё было ясно и так, правда, удивился найденному ружью. На место прежней ночёвки вернулись крепко промокшие и голодные.
Разведя костерок, просушившись и довольно-таки скудно пообедав, решили добраться до первой стоянки, саломатовской избушки ещё засветло. Хмурый Кызырган уже выглядел почти чёрным, резко контрастируя с взлохмаченным серым облаком, сползающим по его южному склону.
— Не любит хозяин расставаться со своими сокровищами, — заметил Старцев, кивнув в сторону горной вершины.
— А кто любит лишаться своих богатств? — едко возразил физрук.
Теперь уже тайга не казалась нашим путешественникам такой заманчивой и привлекательной, как прежде, хотя надежда огрести хороший куш с золотого запаса Ивана Тимофеевича наполняла их сердца светом надежды. Старцев стал подумывать о японской иномарке, каким самураем он будет выглядеть за рулём клёвой автомашины, но его мечты наткнулись на сознание того, что подрастают две дочери, да и жена опять заведёт старую пластинку, что она одета, как нищенка. У физрука были свои планы, он мечтал о настоящем внедорожнике, проходимости его стали бы завидовать все корефаны, а Иван Тимофеевич совсем не собирался делиться таким трудом скопленным богатством с двумя нахлебниками и ротозеями. Он обмозговывал, как бы похитрее и, конечно, без шума увильнуть от Старцева и физрука, которые, несомненно, уже распланировали, куда потратят куш с егерьского прибытка.

Глава 4. Липовая нога
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Непрошеных гостей за время отсутствия добычливой троицы в избушке купца Саломатова не наблюдалось. По сравнению с предыдущими местами ночлега теперь она уже не казалась такой первобытной и непригодной для жилья, как прежде. Главным достоинством у неё было то, что крыша у этого пристанища не протекала, а значит, внутри было сухо.
— Кто у нас нонче кашеварит? — спросил Иван Тимофеевич. После того как он заполучил свои сокровища, в голосе и в поведении почувствовалась властная уверенность, хотя и у физрука был явный козырь — это его машина. Самым никчёмным существом ощущал себя Старцев, последнее было ему весьма несвойственно, только против правды не попрёшь, и он, кажется, смирился со своей ролью крайнего или последнего в этой группе.
— Я могу, — предложил собкор и стал рыться в съестных запасах, при этом не преминул поворчать, — и с какого перепуга мы с продуктами пожадничали. Говорят, что запас карман не трёт.
— А кто готовился, — возразил физрук, — всё спонтанно вышло, вот и расхлёбываем свои недочёты.
— Продукты — шут с ними, — возразил Иван Тимофеевич. — Надо бы скумекать, как это золотишко через кордон в Абазе перевести. Сейчас, с задействованием дороги через Ак-Довурак, наркотрафик стал вольней себя чувствовать, поэтому и навтыкали везде постов. Сюда ехали два гаишника стояли, а назад все четыре, да наркоконтороль, да погранцы для профилактики.
— И верно, как мы об этом не подумали, — хлопнул Старцев себя ладонью по лбу.
— Ладно, когда к дому подъезжать будем, слухать меня беспременно. Ты, Герман Николаевич, чем потчевать нас намерен?
— Чем, только для кулеша пшена и осталось да сухарики вприкуску вместо таёжных деликатесов.
— Это потому, что мы не самым коротким путём возвращались, а есть поближе, от Шоши к Большому Абакану. Я от Лыковых ещё на Еринате с его ребятами плот вязал и, считай, до самого Абазинска шёл припеваючи.
— У нас машина, её на плоту не повезёшь. — Физрук принял шутку Тимофеевича за чистую монету.
— И я о том же.
На голодный желудок не спалось, и каждый думал о чём-то своём: Старцев — о найденном ружьишке, теперь представляется возможность с друзьями выбраться в лес, поохотиться, и, если бы не мысли о лишении его прав, можно было вообще ни о чём не заботиться. Физрук жалел свою «ласточку», когда бы не эти ужасные колдобины, то при нормальной эксплуатации такой машины в городских условиях, да и в пригороде, ещё на сорок лет хватило, а Иван Тимофеевич ни о чём не думал, он всё рассчитал заранее, хотя в сухом остатке у всех одно на уме — это золото, которое извлёк наружу из своих запасников кемчугский практичный и запасливый егерь. С деньгами ему всё нипочём, пенсию у государства, хоть и минимальную, заработал. Будь он похитрей, то подсуетился бы в бухгалтерии комбината, а то и через самого Замаева похлопотал, глядишь, пожирней кусок ему на старости лет достался, впрочем, не стоит после драки махать кулаками и этого добра до конца дней своих не переварить старику. «Старику» же ещё и за полсотни не перевалило. Вспомнилось, что встретился ему после всех послевоенных скитаний фронтовик Маркелыч — молодой парень, но безногий, полуслепой гармонист. Взбирался тот на тележку малюсенькую, гармонь за спину и… айда! Вместе с сопровождающим, то есть Ванюшкой, по базарам — вокзалам, да к проходным. Рвала песня душу и забывалось про жизнь постылую. Ванюшка с Маркелычем наличность к существованию зарабатывал:
Подайте, братишки, сестрёнки,
Пред вами сражений герой.
Вам десять копеек – не деньги,
А мне это хлеб трудовой…


Натягивал жалость бывший одесский хулиган Гошка Маркелов. Красивым был, хоть и обрубленный почти наполовину войной, морской пехотинец, горячим. Это тогда он Ванюшке матёрым казался, а так — тридцати не стукнуло пьянице и побирушке Маркелычу.
Я был батальонный разведчик,
А он – писаришка штабной,
Я был за Рассею ответчик,
А он спал с моею женой.


Спал ли на самом деле кто с Гошиной любовью, пока он на фронте Родину защищал, про то старший друг помалкивал, но чувствовал, сорванец, что несла на себе чёрную печать его тяжёлая фронтовая душа.
Ах, Клава, красавица Клава.
Уж видно судьбой решено,
Что ты променяла, шалава,
Орла на такое дерьмо…


Про орла — это точно, геройский вид у Маркелыча: тельник туго обтягивал крепкую грудь, на кителе — ордена, знай наших. Милиция городская его не трогала, шпана тоже фронтовиков уважала, чтоб из кружки пинком деньгу вышибить, да на такое ни один хулиган не пойдёт, хотя у слепых и безногих, но из гражданских запросто вышибали.
Орла и красавца-мужчину,
Я срать бы с ним рядом не стал.
И путь от Москвы до Берлина
Всё время по трупам шагал…


«Что верно, то верно». — Иван Тимофеевич перевернулся на другой бок, но сон упрямо не шёл к нему. — Смертей, по рассказам, Маркелыч перевидел столько, что глаза молодые не выдержали, а про ноги… и говорить нечего, потопали по своим и чужим дорогам, да там и остались, под городом Кенигсбергом — немецкой крепостью. Ванюшке выть хотелось, когда слушал Маркелыча.
Шагал, а потом в лазарете
Контуженный навзничь лежал…
И плакали сёстры, как дети,
Ланцет у хирурга дрожал.


Повалялся солдат по эвакопунктам, а в их далёкую от фронта сторонку тоже с госпиталем попал.
Потом мне вручили протёзы,
На Курский вокзал привезли.
Красивые, крупные слёзы
Кондуктор на литер пролил.

Пролил, прослезился, собака,
Но всё же сорвал четвертак…
Не выдержал я и заплакал:
«Грабители, мать вашу так!»


В этом случае завсегда подавали, на что мужики, сроду не воевавшие, в тылу «на броне» отсидевшиеся, а о молодушках и говорить нечего. Ещё бы, Маркелыч почти незрячий, а глаза у него большие, и в каждом слеза по стакану. Бабы на такие глаза мотыльками летели. Не ведал в то время Ванюшка про все изгибы судьбы морского пехотинца, а тот наберёт с выручки вина, провизии разной, шмары вокруг косяками ходят, особенно Дуська-прошмандовка. Косы у той русые, глаза с поволокой, муж у неё старпомом на «Лодыгине» ходил. Морячок что надо, а жену углядеть не мог, месяцами по Енисею мотался.
Крутил Маркелыч любовь в сторожке, что за водницким клубом у знакомого киномеханика. Пока тот свои «Волги-Волги» ставит, Костик на «вассере» стоит. Эх, и любовь у безногого инвалида с красавицей Дуськой. Иван Тимофеевич припомнил, что и его эта стерва как-то соблазнила. — Случай был: перепил Маркелыч, так что из дверей сторожки выпал, по нужде его, что ли, приспичило. Дуська шумнула пацана, а сама в одной рубашке. Вдвоём они быстро управились, но в комнатушку заносить не стали, в коридорчике бросили: тяжёлый. Маркелыч лежит мертвяком, а Дуська, видать, разохотилась, Костика подманила и рукою ему в штаны… Тому за Маркелыча обидно, упираться стал, а Дуська смеётся: «Ты, видать, не мужик?!» — обниматься лезет, Ванюшка от злости чуть не подрался, затащила на себя и уж так-то под ним вертелась, чем нельзя и чем можно ёрзала, притворялась, наверное. А мальчишка Маркелыча стыдится, вдруг очухается и скажет: «Стоило на минутку бдительность потерять, как товарищ уже на бабёнке…», только шлюшку портовую за здорово живёшь не купишь. Зыркнула на часы, с коечки соскользнула и, уже одеваясь, нахально заметила: «Ванька, ты кавалер что надо, только матросику ни гу-гу, а то будет нам на орехи».
Маркелыча киномеханик ночевать оставил, а его домой шуганул. Ванюшка после надеялся, что Дуська того за версту обходить будет, но куда там. На следующий день, как ни в чём ни бывало: «Здравствуйте-пожалуйста, Иван Тимофеевич, головушка со вчерашнего не болит?» Ванька чуть сквозь землю не провалился, а Дуська за спиной у Маркелыча подмигивает: «Не боись, пацан, прорвёмся!» — Иван Тимофеевич вспомнил, что матросик той же зимой перепил и замёрз возле пристанского базарчика. Хоронили его соседские пристанские бабы и мужики, даже Дуська, его бывшая любовница, и та заявилась, в белой шубке, вся расфуфыренная, вроде к Маркелычу ни с какого боку, бабы плачут, а Дуська всё: «Шу-шу-шу…» — мимоходом. За своротом на Повстанскую прямиком зашуровала… и прощай, морская пехота, только гроб кумачом и памятник со звездой. Проводить в последний путь «литёха» из военкомата подъехал. Маркелычу за Кенигсберг «Звезда» полагалась, только не успели военные власти со своим награждением, да ему и тех, что на своём кителе, при жизни хватило, чтобы Героем на тот свет уйти. На поминках сосед Кирьянов припомнил, что ему Гошка три сотни должен был. «Ладно, бери, Кирьяныч, бушлат и гармошку оцинкованную, бери». А Ванюшка тогда не выдержал, заплакал и он, как баба. Люди прицыкнули: «Героев слюнями не поминают…» Хлопнул стакан — бесполезно, после другой… набрался. Дуське в квартире окошки побил. Слабак ещё, хоть и по вдовушкам шастает, а в душе — пацан. Дуськин муж его трогать не стал и в милицию заявлять тоже. Понял, что было у той с Маркелычем нечто такое, за что не только окна повыбить надо… После эта стерва Ивана к себе затащила, старпом в навигацию ушёл, и так она под ним на атласных простынях извивалась, а он тогда уже от портовых девок интересную болезнь подхватил, теперь сорока уколами не отделается, а если мазь пойдёт, так ещё и муженьку её достанется. Только Бог, видно, Дуську пожалел, вовремя сообразила… Хотя после, при встрече, такую пощёчину закатила, что зубы у народного мстителя долго ныли. Впрочем, он не в претензии — баш на баш — и ваши не пляшут.
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Утром, ещё до физкультминутки Николая Алексеевича, старшой извлёк из своей котомки свёрток и потряс им:
— Есть выход.
Это оказалось нечто среднее между корсетом и бандажом.
— Золото на себе спрячу, а на ногу вы мне шину наложите, вроде сломанная нога, я её и так надсадил. Когда ваш писака вниз поехал, я ломанулся его ловить и куда с добром, а для пущего эффекту наложу компресс из трав, к моменту осмотра так разбарабанит, что не один медэксперт не признает, что с ногой всё нормально.
— Зря ловил, Тимофеевич, — зло заметил физрук. — Одним нахлебником меньше…
— Да ты опасный человек, учитель, — отозвался собкор.
— Не опасней тебя, — ответствовал Николай Алексеевич.
— Хорош собачиться, давайте пока снаряжаться, а около Абазы вы меня упакуете по всем правилам гражданской обороны: шину наложите и прочее…
Всё золото в бандаж не вошло и оставшееся Николай Алексеевич забрал, сказав, что спрячет в машине.
По дороге к дому почти не засматривались по сторонам, хотя стоило присмотреться. Когда ещё увидишь засыпающую тайгу: кусты рябины накалились так, что, кажется, набери таких гроздьев корзину — и она загорится, вспыхнув в багажнике. Осины тоже лопотали красной листвой, и только ели строго чернели, словно понимая, близкая зима покажет всем, почём фунт лиха. Каждого из сидящих в «Ниве» обуревали свои мысли и свои сомнения: Старцев не представлял, куда он сунется с этим россыпным золотом. Правила скупки становились всё строже. Да частники не имели права самостоятельно мыть это государственное добро по ручьям и речкам. Физрук понадеялся на русский «авось» и решил не бежать впереди паровоза, только самый уязвимый насчёт досмотра Иван Тимофеевич не терял присутствия духа.
— Можа, и нет никакого поста, — подбадривал егерь своих напарников. Раз на раз не приходится.
— А медведя-то мы, Тимофеевич, так и не встретили, а то бы продемонстрировал свои способности или чары, как тебе угодно, по укрощению строптивого.
— Был медведь, только я его отвёл, не то так вчистили от «хозяина», что где и ловить вас, таких храбрецов, приказали бы.
— Кажись, в Якутии и по северу Красногорского края тайга горит, вот зверь и уходит к югу, — поделился своими познаниями в современном устройстве природы Старцев.
Между тем «Нива» выехала на большой тракт, и самое время заняться «макияжем». Николай Алексеевич по всем правилам медицины наложил «шину» на голень якобы сломанной ноги Ивана Тимофеевича, причём ступня егеря достаточно распухла и посинела, как и обещал «пострадавший». С некоторой долей осторожности подкатили к городской окраине таёжного поселения. Пост был на месте, верней, гаишники со своими жезлами.
Похлопывая онным по голенищу сапога, один из них двинулся к автомобилю. Началась долгая и нудная проверка документов у водителя, а когда дело подошло к осмотру «Нивы», Иван Тимофеевич издал ноющий, сдавленный стон, до того натуральный, что второй блюститель порядка поинтересовался, увидев шину на ноге егеря:
— Где это тебя, батя?
— От медведя убегал, вот и споткнулся, кажись, перелом. В здешней тайге рентгену нету, как бы смещения костей не случилось.
— И здесь тебе, батя, не повезло. В Абазе вторую неделю аппарат сломанным стоит.
— Всё равно в больничку придётся ехать, — продолжал придуриваться владелец «липовой» ноги, — можа, временный гипс поставят.
— Ну, попробуй, попробуй, батя. Знаете, где у нас больница?
— Язык до Киева доведёт.
— Так, может, вас проводить?
Мужиков бросило в холодный пот. Старцев да и физрук в душе проклинали такого артиста, как Иван Тимофеевич, а тот изобразил, как будто ему совсем невмоготу, и сердобольный гаишник дал отмашку своим жезлом.
— Проезжайте, таёжнички, а то действительно нога синеть начала. — Это притворяшка-лесник слегка подтянул штанину и подставил ногу чуть ли не под нос гаишнику. Ступня к тому времени мало того что опухла вполне серьёзно, но и приобрела едва ли не фиолетовый оттенок.
Когда отъехали от поста ГАИ, Старцев заметил, обращаясь к егерю:
— Малость, Тимофеевич, переиграл.
— Ничего, Бог не выдаст — свинья не съест, случалось и не в таких передрягах бывать. Давайте-ка мы, ребята, прямиком до Аскиза. У Пантюхи переночуем да и домой, как это прежде пелось:
Бывайте здоровы,
Живите богато,
А мы уезжаем
До дому, до хаты…


— На лирику, Тимофеевич, потянуло, как после удачной охоты.
— Не говори, Герман Николаевич, гоп, пока не перепрыгнешь.
— Ты и впрямь заговорённый, и не только от медведя, — не унимался Старцев.
Физрук почти всю дорогу молчал, ухо на трассе полагалось держать востро: то и дело их неприметную «Ниву» обгоняли многотонные фуры.
В Ак-Довурак прут. Ишь, как тувинцы раскрутились, чуть ли не со всем светом торговлю наладили.
— У них и прежде было снабжение отлично поставлено. — Старцев счёл нужным и здесь поддержать разговор. — У меня дед на Буйбе автодиспетчером служил по трассе Абакан — Кызыл. Тувинцы шибко нам в войну помогали, хотя к Союзу только в сорок четвёртом примкнули.
— Да-а, полушубочки они знатные мастерили, — откликнулся физрук.
— И не только полушубки, но и мясные консервы не уступали американской тушёнке, да и много чего ещё. Дед, когда к нам в Магинск приезжал, мороженой облепихой баловал, красной рыбой…
— Откуда в Туве красная рыба? — удивился физрук.
— Снабжение-то у них московское было, — возразил Старцев. — Эх, облепиха — сибирский ананас, а кисель из неё какой, мировой кисель.
Старцев раздразнил всех, и Тимофеевич разрешил доесть неприкосновенный запас:
— У Пантелеймона поужинаем, а там и на дорожку запасаться не надо, до города за полтора часа обернёмся.
Перекусив на импровизированном привале и малость расслабившись, послушали рассуждения физрука о военной службе:
— Я в своё время тоже к золоту отношение имел, правда, косвенное. В Бодайбо в роте охраны служить доводилось.
Старцев не приминул блеснуть своими познаниями в географии:
— Считай, что Южная Якутия.
— Южная-то она южная, а тем не менее полюс холода. Там до Оймякона рукой подать, если руки не отморозишь. Зато золота, хоть рудного, в кварцевых жилах, хоть россыпного по речкам. Тогда его у «дикарей», старателей самодеятельных, запросто принимали. В запасниках никто не хранил.
— Это почему же? — Старцеву нравились такие рассуждения Николая Алексеевича.
— А потому, что бандитов и любителей до лёгкой наживы и тогда хватало.
— Всё намытое с фабрики на самолёте сразу увозили и обратным рейсом — деньги, расчёт получите, а там твоё дело, хочешь в фонд мира жертвуй, хочешь пропей.
— И надолго в этом Бодайбо запасов хватит? — заинтересовался Старцев, словно собираясь завтра же завербоваться в Бодайбо мыть золото.
— Там его, говорят, не меряно. Да что там, наш Красногорский край за год до семидесяти тонн чистого металла выдаёт, а ещё Якутия, Магадан, Колыма и Чукотка…
— Эх, чего ни коснись, а у нас любых природных богатств пруд пруди, потому на Россию все зарятся, всем охота у костерка руки погреть.
Ехали и удивлялись, вокруг предгорья, заканчивается тайга. Берёзовые колки золотились только с подветренной стороны увалов, стали не редкостью отары овец, кое-где табуны коней и стада крупного рогатого скота от частного сектора, попадались и одинокие всадники верхом на лошадях… В одной загородке мирно паслись два верблюда.
— Хозяин с Тувы пригнал, не поленился.
— Наверное, разводить станет, потом жена пуховые платки вязать будет, — опять влез Старцев, но Иван Тимофеевич махнул рукой:
— Да нет, ради забавы. Богатый мужичонка, для детского удовольствия, но и людям поглядеть тоже интересно. В здешних местах верблюдов разве что при монголах разводили, только когда это было. Местные киргизы захватчикам не спускали, хотя и татары в накладе не оставались.
— Мы в школе проходили: — Старцеву не терпелось вставить словечко. — Хакасы, или енисейские киргизы, как их ещё назвали, натерпелись предостаточно от своих соседей. В последний раз более трёх тысяч в полон угнали через границу. Это уже когда российские воеводы в степи двинулись…
— Военное дело было поставлено на высоте. — Физрук тоже внёс свою лепту в необязательный разговор.
— Говорят, что в школе опять военную подготовку вводить собираются? — Старцев заглянул водителю через плечо. — Ты бы смог, Николай Алексеевич?
— А ты как думал, я старлей запаса, уж автомат-то научу пацанов разбирать…
— Полагаешь, в современных войнах так и будут с автоматами бегать?
— Полагаю, с калашом ещё долго в войсках не расстанутся. — Физрук опять отвлёкся от дороги. — Эта «игрушка» на века.
— Не согласен я с тобой, Алексеевич. — Кажется, Старцев опять проникся желанием поспорить с кем-нибудь, и на любую тему. — Говорят, что генералы готовятся к будущей войне по кальке прошлых сражений.
— Знать бы, где упасть, соломки подстелил бы. — Иван Тимофеевич осуждающе посмотрел на Старцева, а тот почему-то не стал продолжать спор.
Так, мешая дело с бездельем, подъехали к Аскизу.

Глава 5. Возвращение в аскиз

В Аскизе опять завернули к Пантелеймону Прокопьевичу. Перемотку свою медицинской шиной Иван Тимофеевич выбрасывать не стал, а подсунул под сиденье «Нивы».
— Можа, ещё эта палочка-выручалочка сгодится. — Хитрил, конечно, а у самого уже думка созрела, как от сопровождающих оторваться.
Селестина, жена хозяина, была дома. Вернулась из гостевания у родни в Абазе и поэтому накормила мужниных сотоварищей вдоволь. Отваливаясь от стола, Старцев сделал вывод — с голодухи досыта наедаться вредно.
— А что, у таёжных речек Иван Тимофеевич вас ушицей не побаловал? Он с моим Прокопьевичем — рыбаки знатные.
— Да нет, — уклончиво ответил собкор, — побаловать-то побаловал, только супротив вашей готовки, Селестина, извините, не знаю вашего отчества…
— Евстафьевна, — услужливо подсказала она и застеснялась.
— Так вот супротив вашей готовки, Селестина Евстафьевна, мужикам делать нечего.
— Я ведь в детском саду, почитай, всюшеньку жизнь у плиты отстояла. Родители детсадовских детей на меня обиды не знали и претензии насчёт готовки ко мне не имели.
Герман заметил, что после ужина два старика куда-то уединились, но вовсе не придал этому значения. Даже после, за вечерним чаепитием, ничто не насторожило уважаемых гостей.
— Всё тело болит, словно я баржи с углём разгружал, — лениво потянулся Старцев, поглядывая на физрука.
— Усталость у тебя с непривычки, Герман Николаевич, — принялся успокаивать собкора кетчупский егерь. — Вы, журналисты, работники, так сказать, пера и бумаги.
— Теперь и для нас это анахронизм, уже на компьютерную печать и наборы с лёгкостью переходим, а ведь бывало и к пишущей машинке как к нечто редкостному относились.
И Герман стал рассказывать, как, будучи на совещании собкоров в Москве, купил в специализированном магазине портативную пишущую машинку «Москва», недорогая, всего восемьдесят пять целковых, служила Старцеву много лет, пока не сменил на электрическую «Олимпию» итальянского производства.
Видя, что гости после сытного ужина и прямо-таки заговорённого чая из таёжных трав начинают клевать носами, хозяева стали укладываться ко сну.
Сон у наших авантюристов действительно был долгим и крепким. Не известно, что снилось физруку, но Герману прямо водопад из золотого дождя привиделся, и вроде бы он предлагает Николаю Алексеевичу оставить егеря у его друга, а «Ниву» загрузить золотыми слитками:
— Тут тебе и новая машина, не зря же ты машину бил на колдобинах в тайге. Теперь можно о поездке в Сочи и не только мечтать…
Проснулись ходоки за чужим золотом посвежевшие и, не видя Ивана Тимофеевича, приступили с расспросами к хозяевам. Сам Пантелеймон Прокопьевич сделал удивлённые глаза:
— А нам про то не ведомо. Иван сказал, что у вас всё оговорено, собрался и ушёл, считай, ещё на восходе.
Недотёпы сразу сбросили с себя остатки сладкой дрёмы.
— Ушёл или уехал?
— Нет, зачем же. Ваша машина во дворе стоит.
Физрук, словно ошпаренный, выскочил из дома.
Целёхонькая «Нива» поблёскивала стёклами и вообще была добросовестно помыта.
— Селестина моя постаралась, — самодовольно похвастался хозяин.
— А он для нас ничего не велел передать, этот ваш единоверец? — Физрук чуть ли не за грудки стал трясти Пантелеймона Прокопьевича.
— Ничего, только сказал, что взял своё, а с вами ещё в тайге рассчитался.
— Рассчитался. — Пыл физрука сразу остыл. Выходило, что та неполная пригоршня золотого песка и есть расчёт егеря за их помощь. Хотя Герману и того лишку, какой его вклад? Пошёл за егерем — и то чуть с обрыва не улетел в ущелье. Ещё разговорами старика развлекал. Где-то они до этого на заводской фазенде с ним пересекались. Физруку журналюга ещё с того раза не понравился, когда они коняевские червонцы делили. Теперь история с золотым песком, по сравнению с тем, что унёс Иван Тимофеевич, их доля — кот наплакал, а дело-то весьма и весьма… подсудное. Хотя с золотом, оставленным своим помощникам, решение нашлось очень даже простое.
Пантелеймон Прокопьевич в пылу спора с физруком заявил последнему:
— Вы ещё с этим подарочком определитесь, а то не успеете из поселения выехать, как вас соответствующие органы перестренут.
— Вы, что ли, заложите?
— А хотя бы и я, что с вами церемониться, если вы такие гонористые. Поэтому вот, держите! — И выложил несколько пачек дензнаков перед опешившими флибустьерами. — Можете не пересчитывать, в песочке вашем до четверти сору. Так что ещё благодарить будете.
Старцев сразу смекнул, что такое разрешение вопроса обоим на руку, и физруку сообразительности хватило согласиться, тем более что его дядя-полковник, который в прошлый раз племяшу золотые червонцы помогал в российские рубли превращать, отдал Богу душу, и куда с таким презентом от Ивана Тимофеевича учителю и собкору было соваться, оба не знали. И как ни крути, а сделка крепко попахивала тюремным сроком.
Физрук было заартачился, только, когда увидел перед собой деньги, тоже быстро смекнул, в чём дело, и согласился, поняв, что хозяин — мужик с головой. «Нет, всё-таки они если не родные братовья меж собою, то двоюродные точно», — сгребая денежный куш за золото, подумал Николай Алексеевич. И потом, когда уже не совсем весело, но с хорошим настроением катили в город, Герман заикнулся о неадекватной делёжке.
— Высадить тебя, такого делового, здесь, подсчитывать свои доходы в холодке, на природе — и будем посмотреть, кто тебя ещё подберёт, — с усмешкой ответил физрук. — Если бы я с вас обоих по таксе, да ещё за расход бензина приплюсовать, то во сколько это всё обошлось бы таким борцам за равенство и справедливость.
На этом их полюбовное общение закончилось, а Николай Алексеевич остановился около первой городской остановки автобусов, и Герман молча вышел, даже свой походный рюкзак едва не забыл взять из багажника «Нивы». Посредственный охотник за жар-птицей плёлся домой, досадуя на несправедливое устройство жизни. Ведь это он, Старцев, предложил егерю свои услуги, и если бы не лишился в самый нужный момент прав, то ещё не ясно, где бы сейчас был физрук. Так, наверное, и лупил бы по мячу с малолетками в своём спортзале, да и Ветлицкого не стоило будоражить, егерь оказался совсем нестрашным, и будь они вдвоём, то всё лыковское золото, возможно, поделили бы совсем в иных пропорциях.


Часть 3

Глава 1. Золотая пора листопада

1
— А что, Герман, теперь, когда ты сказочно разбогател, не откажешься угостить чашечкой-другой кофе с коньячным напитком? — Два давних друга встретились, как всегда, в редакционном скверике, и тот, которого только что означили как богача, процедил сквозь зубы:
— С вашим физруком разбогатеешь или последнее потеряешь.
Старцев почти не врал, хотя этот элемент народного творчества был ему очень даже присущ. Обида на Николая Алексеевича не проходила, и собкор уже подумывал, а не закатить ли ему статью о современных «шкрабах» и как они бессердечно относятся к своим подопечным. Вернул его к действительности всё тот же Ветлицкий.
— Ты права-то думаешь из ГАИ выручать?
— Что-то мне кажется, без них спокойней.
— Даже так, а я недавно Магдалену встретил, твоего непосредственного начальника, так она говорит: «Герман опять в творческую командировку намылился, жаль, что гаишники его колёс лишили».
— Жалеет она.
— Жалеет натурально, а ещё говорит, что ты не то повесть, не то роман обещал сотворить. Вот деньжищ-то огребёшь, поди?
— Именно «поди», с нашим народом только «телегу» в трудовую книжку и огребёшь.
— А Николай Алексеевич ничего, ходит, как новый рубль, сияет, даже перед директором школы оправдываться не стал, когда ему за прогулы выговор на доску приказов повесили.
— Знаешь, Ветлицкий, я на золотопромышленниках за мои водительские права отыграюсь. Надо бы их слегка тряхнуть, голубые сны слегка потревожить. Магда перед тобой всей подноготной раскрывать не стала, однако есть предположение, что половина артелей вообще без лицензий работает, а значит, и охрана труда ими не соблюдается. Не охрана, а одна видимость, я уже не говорю о нарушении природного и финансового законодательств. С такой постановкой дела далеко не уедешь.
— Зря ты, Гера, после вояжа в «Золотой пояс» со своей статьёй вылез.
— Ничего не зря, помнишь, какой кипеж поднялся, как они зашевелились?
— Как же такое не запомнить? Плакали мои денежки на книгу и твои права на машину.
— Да, с правами — это накладка вышла, и знаешь, как говорят автомобилисты: «Хороший стук всегда наружу вылезет», — так и у Гришки Сапрыкина. Я тут не прямо в лоб решил действовать, прямым ходом от них ничего не добьёшься, а по косвенным думаю сработать. Магда благословение дала на целое исследование под этими копателям, надо только с полицией скооперироваться и с экологами, потому как «золотарники» начинают осваивать новый метод обогащения добычи, не то ртутью, не то цианидами, я и сам ещё досконально не разобрался, разберусь, тогда наши дела пойдут как по маслу.
2
Статья Германа, вышедшая в «Енисее», сыграла роль настоящего запала. Все сразу забегали, заразмахивали руками, что природа, дескать, в опасности, и когда эти хищники пробуждающегося капитализма наконец насытятся? Впрочем, дело на том и закончилось, а «хищники» как продолжали обстряпывать под шумок свои делишки, так и продолжают, хотя в «Золотом поясе» генеральный провёл совещание со своим отделом безопасности.
— Ты, Ждан Сергеевич, думай, что с этими писателями делать?
— А что с ними делать? Ветлицкому вы денег на книгу не дали, хотя нужно было кинуть, как собаке кость, на благотворительность бы списали, а со вторым вы сами благородно общались.
— Да уж, общался, по «Золотому значку» от фирмы подарил.
— Значки значками, нам о другом думать надо. Помнишь, как в прошлом годе на Сейбе все дамбы прорвало и сколько старателей потоком унесло, некоторых до сей поры не нашли. — Начальник безопасности поморщился. — Кстати, их верхушка до сих пор под следствием.
— Моли Бога, Сергеевич, чтобы у нас так же не грохнуло.
— У нас вряд ли, там же каскад из плотин на одной речке был, а когда дожди зарядили, то верхняя плотина не выдержала, а за ней и остальные сыграли.
— Полагаешь, что мне это не известно? Да если бы эти охломоны общежития вахтовиков у самого уреза воды не поставили… Видите ли работягам после смены далеко ходить, и рвануло-то среди ночи. Давай с прессой что-то решать, а мы с Виктором Васильевичем обмозгуем, как подстраховаться. — И, видя, что Ждан Сергеевич стал проявлять признаки нетерпения, прикрикнул: — И всё-таки наших, простых работяг, жалеть надо! Права на жизнь пока никто не отменял, уяснили?
Все стали расходиться. Последним покидал кабинет заместитель Сапрыкина, Виктор Васильевич, но махнул рукой и ушёл, потому что опять вернулся начальник безопасности и ещё долго о чём-то беседовал с шефом.
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Младший сын Старцевых вовремя не вернулся из школы. Супруги подождали до вечера, но, почуяв неладное, Герман засобирался в полицию. Там его успокоили, что пока не видят криминала, мальчишка вполне мог заиграться с товарищами допоздна где-нибудь во дворах. Жена чуть ли не с кулаками набросилась на вернувшегося из полиции мужа и сама, чуть не плача, выскочила на улицу. Оббегав едва ли не три квартала и добрую дюжину квартир одноклассников сына, с изнеможением плюхнулась на скамейку у своего подъезда.
Уже крепко смеркалось, и уличный фонарь тускло освещал детскую площадку, поэтому, когда к Старчихе подошёл какой-то шкет, даже не успела испугаться, а тот бросил на землю окурок и, сплюнув чуть ли не под ноги, спросил: «Ты, случайно, тётка, не пацана своего ищешь?»
— Сын из школы не пришёл.
— Из школы, говоришь, а ты в школе-то была? Вот видишь, сходи в школу да пошманай хорошенько и ещё скажи своему грамотею, чтобы с поисками крайних в нашей конторе заканчивал. У него своя работа, у нас — своя. Усекла?
Жена журналиста только рот раскрыла, а приблатнённого советчика уже и след простыл. Вышедшему во двор мужу сбивчиво объяснила, что был человек из фирмы, на которую он тень наводил, и посоветовал, во-первых, поискать сына в школьных подсобках, а во-вторых, чтобы ты со своими журналистскими расследованиями повременил.
— У Старцева отлегло от души, и он спросил жену: «Что, так изысканно и выразился?»
— А тебе одному, что ли, положено так выражаться? — И пока возбуждённые супруги добирались до школы, благо она была неподалёку, через стадион от их дома, жена Старцева поведала мужу о «просьбе» парня.
— Эх, надо было сцапать этого «доброхота», хотя нет, ещё сунет нож под ребро, овчинка выделки не стоит.
«Потеря» действительно нашлась в школьной пристройке, у кучи дворового инвентаря, связанной и с кляпом во рту.
— Тут кто-то из своих орудовал и без здешних охранников явно не обошлось, — возмутился Старцев. — Ничего, я их раскручу.
— Тебе чего, неясно? Ты же всё пишешь и пишешь, вот и дописался, — ворчала жена, ведя за руку сына. — Понятно же, как до Гришкиной фирмы дело дошло, так и пошло-поехало. Сапрыкин, он с малых лет пакостным был, не понятно, как в комсомол пролез. У нас в училище, когда билеты меняли, самолично каждого допрашивал: «Сколько орденов у комсомола?» — Ему-то какая разница, сколько партия орденов на знамёна комсомолу повесила?
— Здесь ты неправа, ордена все заслужены были: за революцию, за Отечественную войну, а ещё за целину, кажется…
— Пять орденов было, — уточнил сынишка.
— Тебе-то откуда известно? — огрызнулся папаша.
— У нас ветеран в классе был, объяснял по порядку.
— Ишь ты, а я думал, вы совсем на своих телефонах «гикнулись».
— Они ещё и про полицию предупреждали, у меня совсем из головы вылетело, — спохватилась жена собкора.
— Понимаю, без полиции обойдёмся, хватит и того, что я с директором школы по душам побеседую.
Старцев всё-таки решил не бросать дела на самотёк и заявился в школу, весьма настроенный на ругачку.
Директриса, дама весьма внушительных размеров, только руками разводила, оправдываясь:
— В наше время бывает и похуже, мне завуч уже докладывала. Ваш сыночек сам виноват, слишком доверяет первому встречному и поперечному.
— Доверчивость — по-вашему, недостаток? — Герман понимал, что директриса здесь мало в чём виновата, а больше он, Старцев, высунулся со своею статьёй, но это не значит, что нужно детей всей пишущей братии под арест в сараи сажать.
— В вашем случае — недостаток. Ему мальчишки сказали, иди, мол, там тебя кто-то ждёт. Вот и вышел казус.
— Да, казус, а лично у вас никто с фирмой Григория Сапрыкина не связан?
— Лично у меня — нет! — Директриса стала выказывать нетерпение, пристукивая карандашиком по столу, и Герман понял, аудиенция закончена. Дома он не стал рассказывать о результате посещения школы, а с Магдой в редакции поделился:
— Чуть голову сыну не открутили наши фигуранты.
Та же не выказала никакого удивления:
— Издержки профессии. Ты, старче, продолжай копать эту тему, народ тебя не забудет.
— Веночков на могилу натащит или оркестр закажут, — скривился журналист.
— Зачем же так мрачно? — ответила Магдалена Георгиевна. — Я тебе про свою сестру двоюродную расскажу, у неё конфликт на работе вышел с одной крученой дамочкой, та и пообещала, мол, смотри не зарывайся, а вскоре дочь из школы не пришла. Ясное дело, заигралась с подружками, а сестра сразу не в милицию, а к каким-то уголовным авторитетам сунулась. У неё первый муж уголовником был и, значит, девчонка от него.
— То девчонка от уголовного авторитета, а то я, — Старцев безо всякого пиетета посмотрел на свою начальницу.
— Ты дослушай сначала. — Магдалена недовольно пристукнула по столешнице рукой. — Ту тоже предупреждали и соседи, и на работе, что в милицию надо, тогда ещё полицейских не было, а сестра закусила удила и пошла по корешам супруга. Тех гордость заела, знаешь это: «Наших бьют!» — И началась чуть ли не Варфоломеевская ночь…
— Дочку-то вернули?
— Да дочку вернули, только до сих пор по больницам таскается, психику нарушили… Так что главное — не тушуйся и держи хвост пистолетом, Старцев.
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Держать хвост пистолетом у Германа получалось плохо, хотя он задумал издать брошюру о неприглядных делах на золотых приисках, а посему вскоре наведался опять к Григорию Семёновичу. На удивление, к директору «Золотого пояса» его пропустили сразу.
Гриша долго изъяснялся о трудностях в своей работе, о препонах для бизнесменов, и вообще хоть головой в омут. Старцев ничуть не поверил стенаниям старого комсомольского секретаря, помня, какие доходы имеет Гришкино предприятие от хищнической добычи золота в Приенисейской тайге, опять взялся за прежнее:
— Мне моё начальство поручило осветить работу не только вашего предприятия, но и ещё нескольких подобных. Вот и свяжем воедино все факты, мешающие работе в такой, можно сказать, стратегической области народного хозяйства.
С народным хозяйством Старцев явно покривил душой, если народу чего и перепадало, так сущие крохи. Однако Сапрыкин выявлять факты, мешающие работе предприятия, не захотел. Мягко выпроводив назойливого корреспондента, приказал Ждану Сергеевичу:
— Больше этого писаку ближе чем на двести метров к проходной не подпускайте, и пусть хоть сам Николай Угодник за него хлопочет. Только для Старцева были бы намного полезней хлопоты святого Николая перед начальником ГАИ.
То ли народный заступник действительно помог, то ли надобность держать собкора в подвешенном состоянии пропала, но утром, придя в редакцию, Старцев обнаружил, что автомобильные права и документы на машину лежат на его столе. Секретарша Верочка прощебетала:
— Из полиции доставили, я сразу к вам принесла, Герман Николаевич.
— Спасибо, Вера, — поблагодарил обрадованный собкор услужливую секретаршу. Он ещё не знал, сколько нервов стоило Магде выручить его бумаги из надзорного ведомства. Возвращение документов означало знак примирения с Григорием Сапрыкиным, и пусть из рук Старцева уплывала такая хлебная, хотя и опасная, тема, Герман решил, что на «Золотом поясе» свет клином не сошёлся, артелей, подобных Гришкиной, по тайге хоть пруд пруди, и все они на речках, и все имеют подъездные пути, а его «ласточка», то есть «Нива», порядочно застоялась, только в одиночку не стоит рисковать, значит, опять придётся Ветлицкого сговорить на визиты к золотодобытчикам.
Андрей оказался дома. Выслушав деловое предложение Старцева, сжалился над последним, да и такого рода деятельности тоже может пригодиться. «У нынешних литераторов в чем проблема — жизненный путь, прямой как линейка: школа, «вышка», работа на фирму, а взять того же Виктора Петровича, сиречь Астафьева, у него и детдом, и трудное детство, матери лишился не он один, у Николая Рубцова тоже мать покинула сей мир, когда сын ещё был малолеткой, а у Шукшина с отцом пробуксовка вышла. Астафьев кроме всего прочего войну прошёл, да не очень-то прежде жаловали его в родных краях. Это теперь везде бегают: «Наш Астафьев, наш светоч сибирской литературы», а прежде Вологодчина да Урал были милее Сибири. Нет, своих не бережём, а потерявши плачем. С тем же Распутиным. Иркутянин он, а начинал-то здесь, в Красногорске, пробой пера заниматься, да, видно, не ко двору пришёлся местным чиновникам от литературы. Теперь кусают локоток, близок он, а не достанешь и к славе распутинской красногорским властям уже не примазаться». — Короче, согласился Ветлицкий без длительных уговоров, тем более все расходы Герман брал на себя.
Долго собираться не пришлось, врать и изворачиваться о целях поездки — тоже. Старцев командировочные с Магдалены стребовал авансом, да и от вылазки с Тимофеевичем у него кое-что осталось.
— Продуктов наберём, ночевать вдвоём и в машине можно, палаточку, для подстраховки, тоже не на себе нести…
Ветлицкий слушал досужие рассуждения собкора и не понимал, спрашивая товарища:
— Зачем тебе этот натурализм сдался, если ты задумал книжку писать?
— Здесь не в книге дело, книжка — это на будущее, а пока… — И Герман пускался в рассуждения о «бомбе», обличающей хищное племя заготовителей драгоценного металла, да ещё в виде репортажей, через газету. — И тираж «Енисею», считай, на год вперёд обеспечен.
— Не очень ли рискованное предприятие ты задумал? Ребята при случае могут и по шее накостылять.
— Много ты понимаешь, Ветла. — Нажимая на газ, Старцев неуверенно вёл машину. — Отвык я от шоферского дела, навык утратил за время хождения по мукам.
— Можно подумать, что ты родился за баранкой!
— Ну, за баранкой, не за баранкой, а на хорошей дороге потренируюсь, тем более мы с Николаем Алексеевичем, считай, по этим же местам проезжали. Надо сказать, хлебные здесь места, добычливые, а волка ноги кормят.
— Ты поменьше, Герман, болтай, а почаще на дорогу поглядывай.
А осень действительно принялась украшать всё вокруг с удвоенной силой: пожелтел и потёк лист с берёз, осины закраснели, как на параде, даже кустики ириса, а по-простому — «пикульки» вместо некогда зелёнки, покрывающей низменные места, пожелтели, но стрелки стеблей своих ещё не уронили, только эта картина лишь подхлёстывала воображение Андрея. Он с тоской вспоминал тёплое жильё и уже сожалел, что связался со Старцевым, тот же вёл себя, как охотник, почуявший добычу. Заезжая в лесной массив по разбитому просёлку, тормознул в густом березняке и достал нечто наподобие топографической карты, долго изучал её, наконец ткнул пальцем:
— Мы здесь, а вот и нужная нам дорога. — Немного подумав, словно про себя, произнёс. — Отсюда начинается вотчина артели «Смена». С этой шарашкиной компании мы и станем щупать курочку, какие яички она здесь несёт. Возможно, что золотые. — И рассмеялся, довольный таким сравнением. — Да не вешай ты нос, Ветла, попадём в ситуацию — скажем, что заблудились или на предмет сбора орехов разведку ведём. Самый сезон, помнишь, сколько мы с тобой ореха добыли, когда я Кроту его спихнул?
— Лучше бы про ту историю и не вспоминал, рука-то небось до сих пор побаливает, а насчёт ореха, какой же здесь орех? — слабо возразил Ветлицкий. — Здесь и кедровника не видать.
— А нам и не надо, говорю же, на разведку поехали. Самое сейчас время орешничать.
Продукт спелый, только успевай заготавливай. Тоже тема для хорошей серии статей. — Старцев настроился на свой фирменный лад рассуждения, невзирая, внимает ему слушатель или нет. — Помнишь, как мы с тобой колотом по кедрам лупили? Полагаешь, самый безвредный способ? Почти, только кору с кедра всё равно оббивали, конечно, если дерево сильное, молодое — выживет, а если уже старичок, то хана, но и это не самый варварский способ добычи. Некоторые ухари с бензопилами на заготовку идут.
— Неужели совести хватает? — ради приличия удивился Ветлицкий. — Насчёт совести у таких «заготовителей» он давно лишился всяких иллюзий.
— Совести? Да ты знаешь, что у них вместо совести выросло, вот и я о том же. — Герман ещё долго упражнялся в словопрениях, если бы не подъехали к первому заинтересовавшему наших обличителей объекту.
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Во всей своей красе неприглядная деятельность золотодобытчиков раскрылась, когда старцевская «Нива» хоть и не без трудностей, но вырулила за поворот, прямо к указателю, на котором ярко-красными буквами было выведено: «ЧАСТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», и внизу чуть помельче: «ООО «Смена».
— А по Конституции недра — всенародное достояние, — заметил Ветлицкий, на что Герман только хмыкнул и подрулил к вагончику.
— Неподалёку от него начиналось какое-то сооружение в виде жёлоба или лотка, по которому неслась жёлто-бурая масса, смесь песка, глины и галечника. Работяги в грубых, замызганных робах споро орудовали лопатами, поспешая за резвым потоком, другие же только успевали подвозить тачками горную породу.
Из вагончика, наверное, увидев гостей, вышла, а верней, выползла довольно-таки невзрачная личность и недружелюбно посмотрела на приехавших.
— Здорово, дядя, — как-то совсем запанибрата поприветствовал Старцев вышедшего мужчину.
— Здоровей видали, — ответствовал тот. — Кто такие?
— Орешничать вот собрались, так на разведку.
— Орешничать самое время, ореха нынче хватает.
— И я о том же, убедиться охота, что к чему и сколь на рубль. — Чувствовалось, что ответ Старцева не удовлетворил мрачноватую личность, и он грубовато заметил.
— Так орех по кедровникам искать надо, а у нас тайга сорная. Лет пятнадцать назад по здешним местам пожар прошёл, затянуло тайгу всякой дичью.
Наверное, заслышав голоса, хотя вряд ли, от лотка лавиной окрест неслись шум воды, шкрябанье лопат по днищу и грохот высыпаемого в жёлоб материала. Скорей всего, в оконце вагончика мужчина заметил чужаков и соизволил поинтересоваться лично, что за люди? Вышедший был явно рангом повыше. Защитного цвета комбинезон сидел на нём ладно, словно специально подгоняли.
— Что за экземпляры, Никодимыч? — спросил мужчина.
— Так они ещё того, не представились, говорят, орешничить имеют намерения.
— Орешничать, тогда ладно, а сами-то откуда… — И, узнав, откуда подъехали сборщики лесного продукта, покачал головой: — Далековато, а документы у вас есть?
— Зачем вам наши документы? — заикнулся было молчавший до этого Ветлицкий.
— А как же, вы указатель на въезде видели? «Частная территория», поэтому и обозначьте свои личности.
— Да есть у нас и паспорта и права. — Старцев даже зевнул для вида, тем самым давая понять, что намерения у приехавших что ни на есть миролюбивые.
— Ладно, шут с вами и вашими документами, не желаете, как я понимаю, разоружаться. — И мужчина в новеньком комбинезоне громко свистнул. Те, что орудовали у жёлоба, стали подтягиваться поближе.
— А берите-ка вы этих добрых молодцев под белы руки да примкните в сарае до полного установления личностей.
«Добры молодцы» было заерепенились, но их быстро затолкали в сарай, где в беспорядке были брошены тачки, кипы рабочей одежды, плотницкие принадлежности и прочий шанцевый инструмент.
— С таким «джентельменским набором» отсюда выбраться плёвое дело, — выпалил Ветлицкий.
— А машину, Ветла, уже за аргумент против любого побега ты не считаешь? Я машину не брошу.
— Да, возможно, у них шутки такие, проверка «на вшивость», так сказать.
— Ничего себе шуточки. — Тревога за оставленную снаружи «Ниву» не прибавляла спокойствия владельцу средства передвижения.
— Не дали они тебе, Гера, развернуться, даже сфотографировать весь этот бардак не успел.
— Хищники, как и повсюду, хотя у таких золотарей всё, как под копирку. Гарантию даю, в вотчину Гришки Сапрыкина наведайся, тот же результат.
— Засядь за Интернет и, как по трафарету, строчи, — дал совет Ветлицкий озабоченному товарищу.
В щели, между досками сарая пробивались лучи солнца, хотя было ещё тепло, но спокойствия такое заключение под стражу нашим пленникам не прибавляло.
— Долго они нас так мариновать собрались? — возмутился Старцев, и, словно в ответ на его вопрос, загремел замок и в дверь просунулась всё та же физиономия, что встретилась первой в этом не то вертепе, не то в приюте частных разбойников.
— Кто у вас старшой, к бригадиру велят доставить.
Старцев нехотя поднялся и двинулся к выходу.
— Велят, так велят. Начальству подчиняться надо.
Позднее он рассказывал Ветлицкому:
— Я ему корреспондентское удостоверение предъявил и корочки члена Союза журналистов, наплёл, что хотелось бы рассказать в газете о нелёгком труде старателей и всё прочее…
— А он, бригадир этот?
— Да что он, они, скорее всего, без лицензии здесь воду мутят в прямом и в переносном смысле.
— Моют золото без лицензии, а золото куда сбывают и отчёты кому предоставляют?
— Я полагаю, что здесь-то собака и зарыта. Для меня ещё до конца механизм их деятельности неясен, только «крыша» у них, несомненно имеется. Поэтому и мурыжат нас в этом сарае, для форса понты нагоняют.
Пленникам начинало надоедать бесцельное времяпрепровождение под замком, и Старцев стал барабанить в дверь.
— Эй, беспредельщики, если вы нас арестовали, то кормить и поить обязаны, а ещё «до ветру» выводить.
Наконец старый знакомый, владелец помятой физиономии, приоткрыл дверь и просунул в щель булку хлеба и пятилитровку явно не бутилированной воды, набранной здесь же, неподалёку, в реке.
— Посмотри, Ветла, там на дне крупинки золота не осели?
— Золото не осело, а пара бекарасов плавает.
— Получается, мы, Андрюха, плавно переходим в разряд заключённых, — с усмешкой произнёс Герман.
— Пока ещё только подследственных, — со знанием дела возразил другу Ветлицкий.
— Тебе виднее, хотя хрен редьки не слаще.
С утра не евшие летописцы быстро умяли булку хлеба, и хотя с опаской, но выбирать не приходилось, а понадеявшись на авось, попробовали утолить жажду.
— Теперь только на Господа Бога уповать надо и на волю Ея величества случая, — подытожил своё положение в этом сарае Старцев.
Ближе к вечеру на их стук работники ООО «Смена» реагировать перестали, и пленники шарашкиной конторы, перетряхнув складированное здесь же тряпьё, стали укладываться на ночлег.
Крыша сарая была сделана на совесть, и звёзд не было видно, а вот стены — Старцев пытался сквозь щели проверить, не видно ли его «Ниву», но та была, по всей видимости, за пределами обзора, зато чувствовалось, как терпко несёт хвоёй и лиственным опадом. Спать не хотелось, громыхание горной породы по железному жёлобу наконец прекратилось, и разговаривать можно было, не напрягая голоса.
— Смотрю я на тебя, Ветла, и образование имеешь, и специальность, а ума так ничему и не дал, а всё отчего?
— Отчего же? — Ветлиций даже приподнялся на локте.
— А от того, что стишки твои второсортные, спонталыку сбивают. Только начинает жизнь устаканиваться: бац — и мимо! Кому в наше время нужна поэзия? Возьми, к примеру, эту Мирру, она то верит в тех, кто стихи пишет, а вот кто их читает — понять не может. — Мирра ваша, как её…
— Нестеровна.
— Так вот Мирра Нестеровна здесь права абсолютно. Мудрая женщина, это её-то менты от самоуправства Блинова чуть не год на писательских дачах прятали?
— Да не очень-то она этого бандита с большой дороги и боялась.
— Ну, боялась, не боялась, а подстраховаться на всякий пожарный не помешало. Теперь по-прежнему вашим Союзом рулит?
— По-прежнему.
— Ты сам-то в эту организацию тёпленькую ещё не вступил?
— Хватился ещё прошлой осенью, на семинаре, в Горно-Алтайске нас принимали. Эх, старче, вот где красо́ты природные! Нас туда Мирра и возила, до Горно-Алтайска на самолёте, а там после разборки…
— Что, у писателей тоже разборки случаются? — зевнул Старцев.
— Ты сначала дослушай до конца, а потом наезжай. После литературной разборки наших рукописей давал рекомендации в Союз писателей сам Борис Укачин.
— Не знаю такого, даже не слышал.
— Ну ты и темнота, а ещё собкор газеты.
— Почему темнота, вот если бы там Евтушенко или Вознесенский присутствовали на ваших шабашах…
— А до этого Николай Рубцов на Алтае бывал: «Шумит Катунь, шумит…» — восхищался их природой.
— Восхищался и довосхищался, что жёнушка пьяного подушкой придушила.
— Нас тоже могут в этом сарае как мешки с мукой подвесить, вон на той балке и «ни дна, ни покрышки…», как говорил Твардовский.
— Александр Трифонович это говорил совсем по другому поводу, а вообще-то, алтайцы лучше нашего живут в своей писательской организации.
— Чем они так лучше зажили?
— А как же, региональный сход нескольких писательских организаций организовали, а под конец совещания такой банкет на берегу Катуни закатили. Сам Айдаров, глава их писателей, всем заправлял. Ох и гульнули мы.
— По тебе, Ветла, и не скажешь, что ты — гулеван.
— Ну гулеван, не гулеван, а «обед силен был», как говорилось в древнерусской летописи.
Старцев расхохотался: «Ты уже и туда попал, как в кинофильме об Иване Грозном, который меняет свои профессии».
Ветлицкий вздохнул, понимая, что старший товарищ по обыкновению прикалывается, а Герман ещё немного посетовал, на невозможность лицезреть свою «ласточку» и, кажется, утихомирился.
Становилось зябко, и, как ни походили на постельные принадлежности рабочие робы, выбирать не приходилось, нужно было устраиваться на ночлег.
— «Скажи-ка, дядя…» — почему нас до сих пор не обыскали, а, Герман?
— Хоть ты, отрок, с перепугу Лермонтова вспомнил, но я им уже все свои документы предъявлял, так сказать, в наличии, мол, журналист и всё прочее.
— А у меня диплом об окончании филфака и даже корочки члена Союза дома оставлены…
— Ишь ты какой, весь законспирированный, прямо как Штирлиц.
— Штирлиц, не Штирлиц, а давай сговоримся о единой, правдоподобной версии нашего визита на сию «лесопилку».
— Я же сказал, что по кедровые орехи отправились, а заодно могу и отразить жизнь их трудового народа, если они нам по пути попались.
— По кедровые орехи, а хоть один мешок у тебя есть, под эти самые орехи? То-то и оно, что экипировка у нас заготовительская слабовата, а значит, и подложка нашей теории.
— Да нет, я ихнему бригадиру в уши надул, что хотелось о тяжёлом труде старательского народа поведать и что книгу, мол, собираюсь писать, а вот ты свои писательские корочки зря не взял, получилось бы, что оба писатели… Два писателя.
— Ильф и Петров — не смеши меня, Гера.
Старцев быстро захрапел на артельных спецовках, а Ветлицкий никак не мог заснуть. Вспомнился случай из его давней студенческой молодости, когда ни о каком золоте, да по большому случаю и о стихах, не очень-то думалось. Вспомнилась его первая, неудавшаяся любовь, может, из-за неё-то в жизни Андрея всё и пошло нараскосяк.
Тогда они встретились в магазине случайно. «Светка!» — хотел окликнуть женщину в черном и замялся, боясь ошибиться. Та повернулась к нему сама: «Здравствуй…» — И Андрея смутили тени под некогда прекрасными, завораживающими глазами, скорбные морщинки у губ и опять же вуаль косыночкой. Заметив растерянный взгляд, она вдруг сморщила носик, но не заплакала, только прядку волос со лба откинула знакомым движением головы. Людей в торговом зале с утра немного, вокруг строгая чистота, витрины заставлены разнообразной снедью, правда, цены безбожные, а у Светки в руках авоська — доверху, в пору день рождения отмечать. «Ты чего?» — удивился Ветлицкий и кивнул на сумку, впрочем, кажется, лишь кивнул. Его знакомая тяжело вздохнула: «Вадим умер. — И через паузу: — Нынче год». — Слова о смерти дошли не сразу, это если бы кто другой, а то крепкий, веселый, самый удачливый из парней факультета — Вадим, вот и Светка ему досталась по справедливости, тоже красавица. После института в город распределились, хотя связей особых не было. Когда остальные отправились комаров кормить, они уже работали под надежной крышей, дальше — у каждого свои болячки, а Светка с Вадимом новоселье праздновали, сразу в приличном доме. — Вспомнилось, — если случались командировки, к сокурсникам не заходил, но встретил однажды главу везучего семейства на автобусной остановке, и тот стал усиленно зазывать в гости, объясняя, какая у них квартира, двое мальчишек… «Близнецы?» — «Нет, погодки, но совершенно очаровательные, тебе понравятся. Приходи, только вечером, когда все в сборе». — «Понятно, зайду!» — и не зашел, наверное, не смог побороть в себе ревность. Он на Светку раньше дыхнуть боялся, планы строил — предложить ей руку и сердце. Господи, сколько лет прошло, только Светка осталась Светкой, а Вадим… язык не поворачивается спросить, как же так, молодой, красивый? Вроде красивые умирать не должны, и женщина, словно почувствовав недоумение, уточнила: «Вадим в экспедиции подрабатывал прошлым летом. Сорвался, упал. Они его потеряли в провале…» — И заплакала. Ветлицкий припомнил, что тогда он окончательно растерялся, протянул руку к авоське: «Давай, помогу». — «Потеряли, — продолжала плакать и рассказывать Светка, — привезли домой только вещи. Как хочешь, так и ищи. Я к Бабичу ходила. Помнишь, начальник здешнего МЧС, он у нас на курс выше учился, Паша — прагматик?» — Андрей не помнил никакого Пашу, но на всякий случай кивнул и стал медленно продвигаться к выходу с продуктовой авоськой, а Светка стояла, и пришлось другою рукой ее за руку тащить — так и вышли, как школьники, сцепив пальцы.
«Бабич помог, поднял вертолетчиков, только время не ждет…» — Светка наконец перестала плакать. «Спасибо, — сказала она, потянув сумку к себе, — мне здесь близко». — И шагнула к бордюру, намереваясь перейти улицу. Вдруг он вспомнил, что даже не попрощался, не сказал своей давней знакомой ничего успокаивающего. Поднял голову и увидел Светку, она стояла неподалеку, на островке безопасности, а вокруг, огибая ее, мчались автомобили. Недолго думая, Андрей перепрыгнул ажурное ограждение и, отмахиваясь от легковушек, точно от мух, оказался рядом. Там подхватил авоську, он и женщину взял бы на руки, как когда-то на фольклорной практике при переправе через горный ручей. Девчонки из их отряда разувались нарочито медленно, кому хочется лезть в жидкое стекло ледяной воды, а он… в ботинках, словно боясь, чтоб не опередили, поднял необычную ношу и устремился на другую сторону. После студентки посмеивались, когда он, воду из обутки своей сливая, подрыгивал поочередно ногами в бело-красных носках, он и сейчас бы так поступил, просто поток машин иссяк, и они без помех миновали проезжую часть улицы, а потом уже шли, не сговариваясь, через площадь, наискосок. Светка действительно жила неподалеку от центра, в хорошем доме, где чистый, правда, несколько замысловато спланированный подъезд удивлял неловкостью лестничных переходов и не удивлял бездействующим лифтом. «С гробом бы здесь навертелись», — некстати отметил про себя сопровождающий, и мрачное расположение духа опять вернулось к нему, а Светлана даже шагу прибавила и голову слегка запрокинула. Так она вновь стала походить на его прежнюю, безвозвратно потерянную любовь. Дамский плащик слегка развевался, обозначился стук каблучков. «Эхо, словно в горах», — не к месту подумал Ветлицкий, и его спутница оглянулась… знакомое, давнее полоснуло по сердцу: «Ах, Светка, Светка!» — впрочем, уже пришли. «Заходи, — кивнула хозяйка, — я сегодня одна мотаюсь. К вечеру Галя обещалась помочь, подружка, вместе лямку тянем. — И добавила: — Мальчики у свекрови, дачу ей обихаживают. Вот как время летит». — Андрей, помедлив, шагнул за порог чужого пристанища.
Квартира ему не понравилась, хотя при чем здесь квартира? Казалось, она снова расплачется, и мужчина коснулся ее плеча: «Ты знаешь…» — И замолчал. На стене он заметил ту самую «переломку», с которой Вадим носился во времена их студенческой практики. Из-за этого допотопного «инструмента» не Вадим, а он — сегодняшний провожатый, перенес тогда Светку через ручей и потом помогал на крутом подъеме, а ее будущий муж карабкался впереди и, надо полагать, отчаянно ревновал, потому что черный зрачок перекинутого через Вадимово плечо вниз стволом ружьеца грозно следил за беспечной парочкой. Вспомнилось чеховское ружье, что в конце концов должно выстрелить. Хозяйка квартиры, перехватив взгляд мужчины, разрыдалась вновь, причем тяжко, по-вдовьи. Это надо же, Светка — вдова, дико звучит такое, а разве его одиночество — вещь нормальная? До сих пор сердце ноет о той девчонке, с которой и целовался всего-то дважды: первый раз у костра, когда фант отыгрывал, а второй, как ни странно, на ее с Вадимом свадьбе, в студенческом общежитии, где невеста в разгар пирушки, словно чувствуя за собой вину, заманила поклонника в бытовую комнату и там вдруг прижалась к нему, послушная, он же, только после того как наткнулся на девчоночью ладную грудь, сообразил, что другой будет вскоре ласкать его Светку, и тогда, обнимая трясущимися руками разгоряченное тело чужой возлюбленной, представил ее своею… Ничего у них больше не было. После вышли к гостям порознь, и одно лишь он слышал: «Горько!» — да мелькало в толпе подвенечное белое платье…» — воспоминание лёгкой болью задело нынешнего пленника обстоятельств, и Андрей удивился, что время, скорей всего, так безжалостно сгладило все углы давней трагедии и в его, и в Светкиной жизни. Он лежал на пропахшей чужим потом рабочей одежде и почти бездумно пялился в темноту, из которой на него наплывали такие грустные, хотя уже почти анестезированные, воспоминания. Старцев тоже ворочался, скорее всего, во сне, потому что его постоянные всхрапывания мешали уснуть. «Наверное, жена с ним вместе не спит, если он такой беспокойный, — подумал Ветлицкий, — а может, это Герман о своей машине беспокоится?» — на такой ноте и Андрей нырнул в тягучую дрёму сна.
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На следующее утро бригадир лично явился к «писателям» в сарай. Походил вдоль распахнутых створок ворот, попинал слегка своё шансовое добро и заявил тоном, не терпящим возражений:
— Вы, братва, я вижу, народ грамотный, понятливый, а посему решил так: выкладывайте все ваши сбережения на бочку — и расстанемся полюбовно.
— За что? — было заикнулся Ветлицкий.
— А хотя бы за ночлег под охраной, за питание, оплата за стоянку автомобиля и вообще, считайте штраф за вторжение на чужую территорию. Я понятно выражаюсь, а если вас такой расклад не устраивает, другие варианты не принимаются.
Старцев и Ветлицкий хотели было поторговаться, поняв, что наказание строгим не будет и это всё-таки выход, поэтому вывернули карманы, представив всю свою наличность добродушному бригадиру. Тот, словно оправдывая сложившееся о нём впечатление, деньги пересчитывать не стал, а отделив несколько дензнаков, протянул их Старцеву:
— Здесь вам на бензин, корреспонденты, а то по сей жизни даром только птички поют, хотя я лично придерживаюсь другого понятия, что деньги — зло.
— Когда их нет, — добавил Старцев.
— Правильно понимаешь, литератор, а остальные, — он кивнул на купюры, которые Старцев ещё не убрал в карман, — остальные гонорарами за свои сочинения доберёшь. Правильно я говорю, господа писатели?
Позже, по дороге от места расположения ООО «Смена», Старцев зло заметил:
— Разговорчивым попался наш собеседник, ещё и шутки юмора понимает.
— Скажи спасибо, Гера, что отделались лёгким испугом, а то прикопали бы нас под одной из здешних берёзок, и всё.
— Не всё, свидетелей слишком много было, а убить человека — это тебе не фунт изюму слопать.
— А ты фунт изюму за раз не осилишь.
— Может, и не осилю, я не пробовал, но дороговато нам обошлась ночёвка на свежем воздухе, по цене лучшего столичного отеля, да ещё у таких приличных господ…
Ветлицкий только тяжело вздохнул и подумал, что жену свою, Валентину, ему обрадовать будет нечем и снова придётся заняться порядком поднадоевшим репетиторством, опять втолковывать деткам правила правописания и, видя их лукавые физиономии, осознавать, что нужны эти правила будущим строителям капитализма как телеге пятое колесо. Вспомнилось, что в школе тоже занимался без большой охоты, и когда бы не первая его учительница Нина Александровна, у которой кроме назидания всегда находилось такое, что позволяло осваивать предмет, тот же русский язык, без видимого напряга. Вот она наклоняется над его тетрадью и говорит: «ВМЕСТЕ, Андрюша, пишется ВМЕСТЕ, чувствуешь, «В» вместе?» — До сих пор Ветлицкому помнятся такие нехитрые приёмы правописания… Жалела его учительница, почти сироту, которого воспитывали бабушка и материн брат дядя Миша, книжки дарила, на автобус «трёшки» совала втихаря от других учеников, и Андрюша брал, не задумываясь, что у Нины Александровны своих четверо детей было, а «трёшки» эти в их семейном бюджете были явно нелишними.


Часть 4

Глава 1. Дела семейные

Возвращаясь домой, Ветлицкий увидел, как его жена быстрым шагом удаляется от своего подъезда в неизвестном направлении. Для посещения магазина её одежда явно не подходила. «Может, ещё со школы не переоделась?» — подумал незадачливый любитель приключений на свежем воздухе. Сначала он хотел окликнуть Валентину, но что-то остановило его. Конечно, как и всякий культурный человек, Андрей считал моветоном устраивать слежку за родным человеком, тем более Валентина Дмитриевна была взрослым человеком, таким взрослым, что на целых три года старше своего сумасбродного нового супруга. До поры из знакомства будущая жена Ветлицкого уже побывала замужем и даже успела развестись. Андрей как-то сразу поверил в вину её первого мужа, в последнем присутствовал полный набор пороков. Правда, информация о семейной жизни выдавалась весьма дозированно, от встречи к встрече, только с таким же успехом можно было перечислять грехи любого из известных ему особей мужеского пола. Да Ветлицкий и сам знавал за собой множество грехов, ладно бы с незамужними женщинами типа Светланы Куксовой, пусть пухом будет ей земля, но и с такими, как Кирочка Левашова или Надька Вострецова, хотя та и была незамужней, но это её любовнику — бизнесмену Пулькину фактически «наставлял рога» наш «честный малый», даже с Магдаленой Сунцовой, сначала замом редактора, а потом и гендиректором газеты «Енисей», предпринимал попытки завести любовные шашни ревнитель целомудренности в семейных отношениях.
Пока этак-то рассуждал и старался найти оправдания слежке за женой, Валентина была уже далеко от мужа и пришлось наддать ходу и даже чуть ли не перейти на бег.
Жену он застал у самого подъезда досель незнакомого ему дома. Уязвлённый супруг мысленно поблагодарил наш городской сервис, в доме ещё не было домофона, и подневольный сыщик неслышно проскользнул за Валентиной. В полутьме цокольного этажа Ветлицкому показалось, что жена нырнула в незнакомую квартиру. Выждав некоторое время, которое длилось едва ли не вечность, ревнивец решил не поднимать бучу, когда ещё ничего не ясно. «Могла она к подруге зайти, — размышлял Андрей, — вполне могла, или… — Эта мысль не очень-то понравилась следившему за женой мужчине. — Возможно, она за какой-нибудь одинокой пенсионеркой ухаживает. Волонтёрская жилка в характере педагога была развита ещё с детских лет и постоянно получала подпитку при участии её класса в различных мероприятиях… а могла и… завести любовника, тогда самое время накрыть «голубков» в их гнёздышке». — На такой корявой ноте оборвалась мысль нашего детектива. Дверь по соседству с квартирой, в которую зашла Валентина, распахнулась, и из неё высыпалась на площадку куча детей в сопровождении двух дамочек, и вся эта орава устремилась вниз по лестнице.
Ветлицкий развернулся и сиганул из подъезда, проклиная себя за нерешительность. Нужно было сразу идти следом, посмотреть, чего это жена делает в квартире, которую незнакомой не назовёшь, кажется, именно её старушка завещала своей внучке, правда, это было ещё до того, как «молодожёны» сошлись, зайти и сразу расставить все точки над i. «Нет, положительно таким тюфяком нужно было уродиться, а ещё порывался искать какие-то сокровища, клады. Сколько раз мог лишиться своей молодой жизни, хотя упоминать о молодости в его-то годы попросту неудобно. Нашёлся юнец». — Пока этак-то рассуждал, Валентина вышла из подъезда и отряхнулась, как нашкодившая кошка.
Ветлицкий знал, что жёнушка сейчас пойдёт домой, а он заявится чуток позднее и скажет, что только вернулся из поездки со Старцевым, где тот собирал материалы для новой серии очерков о добыче драгметаллов в разлюбезной республике. Выходит, Старцев за свою серию гонора отхватит приличный куш, а неловкий следопыт — почти нерешаемую задачу с посещением своею женой бабушкиной квартиры, впрочем, он был не совсем уверен, что это была именно завещанная бабушкой квартира, и выходит, пока не разберётся с Валентиной в этой головоломке, покоя в его душе не прибавится… это надо же было так неудачно выследить последнюю.

Глава 2. Новый старый знакомый

Два дня после того случая, когда Ветлицкий встретил жену выходящей из квартиры чужой пятиэтажки, он обдумывал, как бы половчее разговорить Валентину и снять с неё все подозрения. Опыта слежки у Андрея не было, возможно, овчинка выделки не стоила? Мало ли зачем жена могла заходить в тот дом: к подруге, например, или к родителям нерадивого ученика. Последний вариант натолкнул Ветлицкого на мысль использовать своё занятие репетиторством на пользу делу, и вскоре на месте, где обычно жильцы этого дома вывешивали объявления о своих надобностях, он прикрепил извещение о занятиях с репетитором.
Его расчёт оказался верным. Вскоре и ученик отыскался, квартира которого находилась в том же подъезде, куда заходила Валентина. Теперь, если бы даже столкнулся со своим объектом слежки нос к носу, отговорка становилась железной и даже вполне желанной. Как назло Валентина ему здесь не попадалась. Занятия с на редкость шустрым и таким же тупым учеником большой радости Ветлицкому не доставляли. Ему надо было вычислить, куда уходит жена, и обманутый, как он считал, муженёк даже придумал тренировочную игру на развитие памяти и заодно наблюдательности.
По условиям этой игры нужно было по очереди описывать жильцов квартир своего подъезда. Его подопечный морщил лоб, вспоминая, кто живёт в квартирах на их лестничной площадке, потом этажом выше и ниже. Всё как-то не вытанцовывалось, то семейка многодетных, которая уже однажды вспугнула невезучего наблюдателя, когда он впервые потащился за Валентиной в этот злополучный подъезд, то семейка молодожёнов, даже две, вот уж к кому жене Андрея был путь заказан, одна из квартир вообще была нежилая, а в другой всё время выла собака. Больше ничего из мальчишки выжать не удалось, и то он, кажется, консультировался с родителями, хотя ещё в одной из квартир жила девчонка из их школы, с уж очень заботливой и визгливой старухой, наверное, бабушкой.
Уже совсем отчаявшись, Ветлицкий решил было прекратить надомное обучение, тем более видя, что результатов его работы нет, родители ученика стали тянуть с оплатой за проведённые занятия, как вдруг однажды, после очередного урока, он встретил подозрительного мужчину. Сразу бросилась в глаза его ладно скроенная фигура, широкие плечи на низко посаженной голове, кепка в клеточку, но не это было главным, когда поднимающийся по лестнице субъект поднял голову и взглянул на Ветлицкого, тот обмер, узнав в незнакомце не такого уж и незнакомца. Сразу вспомнилась схватка на речной отмели, из которой живыми уйти Андрею со Старцевым помог только эмчеэсовский вертолёт, кажется, Петрухой назвал своего товарища Крот, левашовский охранник из банды Блинова. Дальше додумать Ветлицкий не успел. Мужчина остановил несчастного репетитора, вроде бы ненароком, прижав его к перилам. И здесь фортуна в очередной раз улыбнулась учителю. На площадке чуть выше хлопнула дверь, и мальчишка, его подопечный, громко закричал:
— Андрей Андреевич, вы шарф забыли. Бабушка отправила вас догонять. Говорит: «Ещё простудится твой учитель!
Мужик выпустил из своих железных лап слабо трепыхающуюся жертву и молча стал подниматься наверх, а Ветлицкий, выхватив шарф из рук ученика, бросился сломя голову вниз, к выходу на улицу и дальше, к остановке автобуса, где толпился народ. Непонятно, с чего Андрея била мелкая, противная дрожь. Он полагал, что давнишняя встреча в тайге уже забылась, канула в Лету, как любят выражаться люди его профессии. В городе перестали мелькать и Блинов, и Крот, даже его давние приятельницы Левашова и Вострецова тихо исчезли с горизонта, тем более давнишний покровитель Нади, бизнесмен Пулькин, где-то проворачивает дела на севере Красногорского края, а муж Киры, комбинатор Алик Левашов, лишившись заступничества погибшего губернатора Орлова, не то просто свернул бизнес, не то ему помогли его свернуть, только сокурсница Ветлицкого по Красногорскому универу, словно растворилась в небытие.
Несостоявшийся или исписавшийся поэт «сдулся», как выразилась председательница местного отделения Союза писателей Мирра Нестеровна Кумаева про другого такого же некогда подающего надежды литератора. Сдулся и занялся мирным репетиторством, хотя писательский зуд время от времени тревожил душу. Да и сумбурно прожитое прошлое не оставляло его в покое. Совсем было решил, что у него началась новая полоса, пусть и не совсем белая и всё же, а тут нате вам с кисточкой, как с Луны свалился этот Петруха, или «квадратный тип», как окрестил его Андрей, да ещё в подъезде, куда Ветлицкий сам проложил дорожку. И вдруг его прямо-таки прошила неприятная мысль: а что, если этот субъект и Валентина как-то связаны, и не к нему ли любимая жёнушка шастает на квартиру, но если к нему, то вполне вероятно, друг Крота и есть первый муж Валентины. Эта неприятная догадка стала преследовать неудачливого репетитора днём и по ночам, когда он вставал попить воды, и, глядя на разметавшуюся во сне жену, не то с неприязнью, не то с жалостью смотрел на неё и не мог представить их вместе, с встретившимся ему на лестнице другом Крота. Друг ли он ему был или просто с перепугу, от неожиданности, но как бы там не было, картины одна неприятней другой мерещились Ветлицкому. Обуреваемый сомнениями Андрей решил посоветоваться со Старцевым насчёт появления в городе того самого типажа, от присутствия которого прежде их избавили вертолётчики, а пока он продолжал мучиться в сомнениях насчёт Валентининого знакомого, хотя какой он ей был знакомый, если прежде она была за ним замужем?

Глава 3. Дело о погибших студентах

1
Дело о пропаже двух студентов-второкурсников Технологического института всё ещё было не закрыто, хотя бы потому, что если на одного из убитых наткнулись наши горе-кладоискатели Старцев и Ветлицкий, то второй как в воду канул. Чьих это рук дело, тоже было не совсем ясно. Следователь прокуратуры Купцов Владимир Иванович, который немало попортил крови обоим искателям приключений, опять крепко присел на своего любимого конька, тем более, по сведениям из надёжных источников, те, кто приложил руку к этому грязному делу, осели в Абазинске и чувствовали себя в безопасности, хотя сказать, что в полной, тоже нельзя, тем более это один из них, некто Першин Пётр по кличке Петруха, на днях так неожиданно встретился в подъезде дома, где занимался репетиторством свидетель Ветлицкий.
У самого же, если так можно сказать о репетиторстве, частного предпринимателя чувство опасности обострилось, даже стало зашкаливать, после встречи с Першиным. Он понимал, что лучший выход — это пойти в прокуратуру и там сообщить кому надо, что встретился ему тот самый Петруха, человек с ружьём, который напал вместе с Кротом на него и Старцева на речной отмели реки Шоши в то самое время, когда наши искатели приключений блуждали по тайге. «Заявить не штука, только как же быть тогда с Валентиной, своей новой женой, к которой он, беспутный и бездомный учитель, уже успел привыкнуть. Да ещё и не вопрос, что его жена имела какое-либо отношение к встретившемуся ему бандиту.
Сама же Валентина Дмитриевна виду не показывала, что её крамольная связь почти раскрыта, и, кажется, разоружаться перед законным супругом не собиралась, а того одолевали подозрения насчёт преступной связи жены с некогда левашовскими охранниками: Кротом и Петрухой.
«Если я пойду в прокуратуру, — размышлял Андрей, — и там вскроются неблаговидные связи Валентины, то я вполне могу опять оказаться на улице». Ведь была же у него когда-то квартира, не в Отрадном, которая сгорела, а там, в доме на Набережной, только организованное Миррой Нестеровной через своего друга Блинова жильё оказалось принадлежащим матери Владимира Штурова, руководителя «Фонда помощи воинам-афганцам». После того как Блинов скрылся из города, опасаясь уголовного преследования за свои делишки, пришлось и Ветлицкому бросить всё и перебраться… — Тут несостоявшийся домовладелец чуть не заплакал. «Почему так-то, одним всё, а другим… С Валентиной сошёлся, репетиторством подрабатывал, времени предостаточно: хочешь с давним товарищем по тайге шастай, хочешь — стихи между делом пиши, шляйся с ними по редакциям, отправляй в журналы». Тем более содействовавший ему Роман Лунин помогал в продвижении творчества молодого дарования вплоть до Москвы.
— Сегодня Купцов в прокуратуру вызывал меня, а до этого ещё и Старцева, — сказал вечером жене хитрец, а сам следил за реакцией Валентины, но та и бровью не повела, только спросила:
— Зачем?
Доморощенный сыщик офонарел, он полагал, что Валентина тотчас расплачется, станет каяться в своей нечистоплотной связи с Петрухой, в конце концов бросится в ноги, умоляя о пощаде, а она: «Зачем?» — и тут Ветлицкий дал слабину. Вместо того, чтобы сразу, как говорится, брать быка за рога, стал вилять и объясняться с женой, говоря не о сути, а крутиться вокруг да около:
— Мы, когда прошлой осенью со Старцевым в тайгу орешничать ходили, попали в неприятную историю…
Валентина снова не проявила никакого интереса:
— Тебе попадать в неприятные истории не составляет большого труда. Хоть бы раз в приятную попал.
— Да меня она вообще не касалась, просто нашли в тайге труп студента. Холодновато уже было и личность его была хорошо сличаема по документам, которые при нём находились.
— Сохранился, так сохранился, вы-то здесь при чём? Ты и сейчас со своим Старцевым неделю мотался. Николая Алексеевича, серьёзного человека, в свою авантюру втянули, а что имели от этого?
Деньги с куша Пантелея Прокопьевича Ветлицкий утаил от Валентины, а та всё больше распалялась:
— А потом опять всё с тем же Старцевым к каким-то мутным старателям наведались. И как они вам головы не открутили?
Жене, скорее всего, надоело это бесцельное препирательство, и она, хмыкнув как-то слишком вызывающе, удалилась в комнату, а озадаченный муж стал подумывать, как ему выйти на предмет разговора о Петрухе и связях последнего с Валентиной.
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А между тем у Валентины состоялся откровенный разговор со своим бывшим супругом, Першиным.
— Ты, Пётр, опять за старое взялся? — упрекнула она Петруху.
— С чего ты взяла, что за старое, а оно, новое-то, у меня было когда-нибудь?
— Как я понимаю, без приключений ты не можешь?
— Могу, не могу, что вату катать без понта?
— Вату… без понта. Русский язык нам для чего дан? Не знаешь, а я знаю, это у московских лабазников, на Сухаревке, свой язык был, так у них конкуренция артельная, а у вас?
— У нас тоже есть заморочки.
— Именно заморочки. Ты на вокзале драку затеял и получил свои три месяца обязательных работ, которые были совсем необязательны. Теперь, вместо того чтобы тихо отсиживаться в бабушкиной квартире, ведёшь себя просто вызывающе.
— С чего ты взяла?
— Соседка Клавдия Петровна сигнализирует, а между тем мой благоверный уже вокруг дома круги нарезает.
— Так это и есть твой слабоработающий, а я кубатурю, что за типаж? Недавно столкнулся с ним на лестнице, что-то фейс показался знакомым, чуток бы — и с лестницы столкнул, да мальчишка сверху помешал. Ты-то сама откуда про этого фраера узнала?
Валентина Дмитриевна тяжело вздохнула:
— Да я его уже с неделю наблюдаю, как он за мной слежку ведёт. Срисовала его, так у вас принято выражаться?
— С волками жить — по волчьи выть. — Бывший муж властно и настойчиво приобнял бывшую жену.
— Подожди, костюм школьный помнёшь. Где мой халатик? — И Валентина Дмитриевна скоренько освободилась от униформы и прошла в душ. Петруха пристально проводил её долгим взглядом. Всё было у женщины на месте: высокая грудь, аккуратная такая попка, гибкая талия и стройные ноги. Она совсем не походила на ту учительницу, да ещё русского языка, которых в школе не иначе как мымрами не называют.
— Ты смотри, синяков мне не наставь, — отбивалась она в постели от настырного теперь уже любовника. — Хватит того, что Андрей подозревает меня во всех смертных грехах. Выследил он нас, как первоклассников, ученика в твоём подъезде нашёл.
— А хочешь, я ему по ходу враз желания и следить за тобой, и…
— Не хочу. Он хоть парень со странностями, но всё-таки стихи пишет и вообще человек культурный.
— А я, по-твоему, не культурный?
Здесь Валентина закатила прежнему супругу такой оргазм, что он разом забыл свои претензии на звание культурного человека. Со всей звериной страстью он тискал бывшую жену в своих объятьях, и потом они ещё долго приходили в себя.
Вечером, памятуя о том, что лучший способ защиты — нападение, Валентина, улучив момент, когда разговор зашёл о таёжных похождениях двух охотников за натурализмом, выложила перед супругом вырезки старцевских очерков из «Енисея» о визите к золотодобытчикам.
— Почитай, что твой друг пишет, распустил хвост, как павлин, и торжествует. Наверное, и гонорар неплохой получил, и материалом для будущей книги запасся…
— Деньгами меня попрекаешь, а знаешь, одна умная женщина когда-то сказала, что мы, поэты, работаем для Вечности. Понимаешь, для ВЕЧ-НОС-ТИ!!
— Что-то за такую работу, да ещё и для вечности, не очень гонорарами балуют? — продолжала нагнетать ситуацию Валентина.
«Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся…»


— За Тютчева спрятался. Так Фёдор Иванович — дипломат. Он не стихами себе на существование зарабатывал.
Короче, не сказать, что поругались, но спать улеглись поврозь, и Валентина совсем забыла, что хотела сравнить темпераменты бывшего и нынешнего мужа, а тот вспоминал, как хорошо он начинал свою поэтическую карьеру. Как, заглянув однажды на магинском базарчике в ларёк с периодической печатью, купил в нём сборничек стихов «Годовые кольца» красногорского поэта Романа Лунина, как поразили его эти стихи своей образностью, необычностью, и как потом, когда сам уже начал писать стихи, набрался смелости и отправил Роману свои довольно-таки несовершенные вирши, но красногорский литератор, печатавшийся тогда уже в московских журналах, разглядел в нём зачатки какого-то рода. Пригласил на литературный семинар «Дивногорская весна» таких же, как и Андрей, начинающих стихотворцев. Город гидростроителей тогда радушно принял творческую молодёжь. Кроме разбора и взаимного чтения стихов организовали им экскурсию на Красногорскую ГЭС, и сам начальник строительства Бочкин беседовал с ними под кадкой у развесистой пальмы, а красногорское телевидение снимало эту встречу и беседу с выдающимся человеком. «Нет, с литераторами коммунисты всё-таки умели работать… и доработались. — Уже засыпая, Ветлицкий вспомнил, что с диссидентами они так и не смогли наладить отношений, как потом пел один из них про Никиту Сергеевича: «И проглядел талант Пастернака…» — Одно оправдывало во всём его «коммунистическом» прошлом — то что ни единой строки, восхваляющей тот строй, у Андрея не было, и не потому, что он тоже видел тупиковую суть строительства коммунизма, Ветлицкий даже хотел воспеть «гром побед социалистического строя», тогда подобные стихи очень даже приветствовались, но не получалось у него примазаться к подобным реляциям, и это хоть как-то извиняло писательство молодого литератора за всю его безыдейность и рефлексию. Теперь Валентина да и Мирра Нестеровна посмеиваются над его инфантильностью, но если он такой, какой есть. Растревожив себя подобными мыслями, Андрей ещё долго не мог заснуть и, словно в пику нынешним отношениям с Валентиной, вспоминались отрывки начала его встреч со своей первой женой Людмилой. Тогда, под осень, в их городе зарядили унылые дожди — стучали по жестяным карнизам подоконников, множеством светлых струек спадали с деревьев, и в слабом свете фонарей те казались покрытыми прозрачными накидками. Крупные капли воды, скользящие по проводам, попадали под голубые лучи фонарей и, наполняясь холодным светом, исчезали, а из темноты набегали новые, и было таинственным перемещение холодных дрожащих огней. Люда следила за ними, а он за ней, и душа наполнялась жалостью к этому беззащитному существу, словно предчувствовал, что жизнь его девушки, а позднее жены станет такой трагической и короткой. Ветлицкому предстояла преддипломная практика, и он должен был вскоре уехать. Напоминание о предстоящей разлуке больно задело обоих; сразу стал заметен промозглый ветер, налетающий из-за реки, неуютная чернота ночи, и Люда вскоре ушла, а он ещё долго мок на хлипком мостике через канаву неподалёку от её дома. В доме том Андрей был только раз. Как-то ездили за город и возвращались голодные, усталые… Зашли к ним: дряхлый кот встретил их равнодушным взглядом, в узком простенке стучали громоздкие часы — всё в доме было серым и тесным, казалось давно пришедшим в негодность. Не верилось, что Люда живёт здесь, трогает пыльные гири часов, рассохшиеся дверцы дубового шкафа, читает старинные фолианты, теснящиеся за этими дверцами неровными рядами. И дом, и окрестности деревянного пригорода казались неясным видением, стоило покрепче зажмуриться, тряхнуть головой — всё рассыплется. Часто, когда Люда в порыве юношеского любопытства прижималась к нему своим чутким и гибким телом, Ветлицкий жадно впитывал тончайшие запахи её волос и кожи, думал, что встречи эти у них — игра, мимолётная сладкая блажь, и приходило осознание того, что время неумолимо уходит, летит куда-то в непонятную даль.
Прощались они на маленьком, засыпанном грудами шелухи и разноцветных обёрток вокзале. Оба молчали, но молчание не тяготило их, а скорее настраивало на странную волну, когда с безысходностью расставания не ведаешь, как бороться. Такси, вынырнувшее из-за угла, всё разрешило сразу: Андрей заторопился, Люда протянула озябшую руку, хотела о чём-то спросить, но дверца захлопнулась, и словно жизнь в этом месте надломилась. Шофёр вглядывался в серую полумглу, а по сторонам проплывали кварталы провинциального городка, потом выскочили на мост, и внизу сверкнула вода обмелевшей речушки, белые, будто костяные, отмели, а дальше поплыли лениво от дороги одинокие сосны в полях, остатки древних лесов на послеледниковых моренах, и, как последняя надежда, застряла среди сонного моря тишины его горькая мечта, девочка с озябшими руками, которая так тянулась и ждала его возвращения.
Засыпая, Андрей успел подумать, что чуда, по большому счёту, в их жизни так и не произошло. После окончания Ветлицким универа они поженились и жили в Отрадном, пригороде другого города. Андрей к тому времени уже присел на стихи, наладились связи с Красногорском, с его литературной молодёжью и всё, казалось, идёт к тому, что поэтическое творчество станет основным в жизни начинающего поэта, если бы не желание побыстрее продвинуть свою рукопись стихов. Сборник стихотворений не получил продвижения, и Люду молодое дарование тогда потеряло… Именно Крот со своими дружками по наставлению их шефа Левашова нагрянули на квартиру молодых якобы за компроматом, полученным от кандидата на высокий пост полковника Орлова. В завязавшейся драке бандиты убили Люду, и Ветлицкому перепало немало, но всё-таки он жив, а Люда…
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Пытаясь реанимировать дело о гибели студентов, следователь прокуратуры Купцов опять стал дёргать свидетелей, а прежде всего Старцева и Ветлицкого. Он по очереди выкладывал перед ними вырезки из материалов таёжной эпопеи обоих. Причём более осторожный Старцев всё время ссылался на свою повреждённую руку, демонстрируя затянувшиеся рубцы перед Владимиром Ивановичем, и дотемнил, что следователь спросил, задав вопрос прямо в лоб:
— И зачем это вы, господин собкор, болтались на этих скалах? — Только этим нисколько не смутил последнего.
— Если повнимательней читать очерки, Владимир Иванович, — с жаром бросился в бой Старцев, — то, вполне вероятно, можно заметить, что это всё из-за желания моего напарника Ветлицкого, учителя по специальности, самолично изучить рисунки, сделанные охрой на стенах и на потолке пещеры в горах Западного Саяна, убедиться, так сказать, воочию.
— Он что, историк, ваш друг? — Купцов понимал, что Старцев рассказывает ему ровно столько, сколько сам захочет, и старался подловить ускользающего свидетеля на мелочах.
— Зачем же историк, он словесник.
— А вы говорите про фрески древних охотников.
— Вы не правы, Владимир Иванович, взять, к примеру, «Слово о полку Игореве», где здесь кончается словесность и начинается история?
— Затрудняетесь, а я бывал в Ипатьевском монастыре, где впервые в прошлом веке Мусин-Пушкин обнаружил рукопись произведения бессмертного русского эпоса. Мы тогда на германском трофейном теплоходе «Владимир Ильич» вместе с самим академиком Лихачёвым путешествовали из Ленинграда в Карелию, а оттуда, по каналам и Волге, через Москву, до Углича. Знаете, это где царевича Дмитрия прихвостни Бориса Годунова зарезали…
— Ох, и мастер вы, Герман Николаевич, лить пули, всё собрали, даже царевича успели убить, только к нашему делу ни на йоту не приблизились. Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму.
— При чём здесь евангелист Фома, под Костромой известный библиофил Мусин, он же почему-то Пушкин, хотя Пушкин там и не ночевал, а вот не вполне известный, по крайней мере не совсем доказанный летописец в этом «Слове…»
— Ты мне, Старцев, только лекции о древнерусской литературе не читай, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.
— То же самое, Владимир Иванович, я хотел и про себя заметить, так вы же мне мысль не позволяете раскрыть.
— Ты свои мысли ближе к делу подстраивай, а не растекайся «мысью по древу».
Конечно, ничего к тому, что было уже известно Купцову, собкор не добавил, хотя следователь задавал ему про одно и то же по нескольку раз, меняя только формы вопросов.
— Мы сначала весло байдарочное нашли, а потом рюкзак, набитый камнями, из речки выловили. Неподалёку тело паренька этого, закиданное валежником, обнаружили.
— Одного?
— Как есть одного, с документами, всё чин чинарём.
— А второго?
— Второго не было, хотя спальников два было. Я Ветлицкому или он мне, не помню, короче, хотели с собой их взять, но не решились.
— Почему?
— А потому что, во-первых, испугались, а во-вторых, не до спальников нам было, блуждать уже стали. Мы полагали, что на Июсе находимся. — Старцев сделал постное лицо. — Оказалось, на Шоше, хотя об этом нам позднее эмчеэсники разъяснили.
— Так-так, а вот когда те двое из леса на вас вышли, вы никого не опознали?
— Почему же, Ветлицкий Крота, левашовского охранника сразу узнал, то есть не сразу. Сразу они на нас драться двинулись. Потом он уже объяснил, что один из них у него дома, в Отрадном, шмон наводил.
Разговор со Старцевым затягивался. Вроде всё правильно, а чувствовалось, собкор явно не договаривает, что, несомненно, бросало тень на все старцевские показания. Ветлицкого следователь допрашивал погодя, через несколько дней, и тот уже всерьёз опасался, что Петруха исчезнет из города. Опять, как же доносить на бандита, не причиняя вреда Валентине? Однако Купцов, похоже, не сидел без дела и перетряхнул все дела, какие касались происшествий в тайге за время от обнаружения тела студента в тайге до сей поры. Возможно, друзья-приятели поссорились между собой и один порешил другого, а сам ударился в бега? Удариться он ударился, а спальники оказались на месте, в тайгу налегке не побежишь.
Допрос Ветлицкого следователь вёл на высоких тонах, однако боялся перегнуть палку, потому что такой человек враз разнюнится и, забыв про истину, начнёт себя выгораживать, то есть опять пробуксовка.
Купцов спрашивал Ветлицкого, задавая такие же вопросы, как и Старцеву, но литератор и по совместительству репетитор был совсем не так прост, как это могло показаться с первого раза. Он то забывал некоторые моменты, то вспоминал о самых незначительных и мелких деталях, которые не только не проясняли сути произошедшего, но и уводили следствие в сторону. Наконец, когда терпению Купцова наступил предел, литератор, словно бы походя, бросил:
— Вы знаете, а один из тех, кого вы ищите, чуть ли не под окнами самой прокуратуры разгуливает.
У Владимира Ивановича отвисла челюсть. Он вытаращился на допрашиваемого, и показалось, что сыщика сейчас хватит апоплексический удар.
— Вы хоть понимаете, о чём говорите? — Возможно, Купцов решил, что это прикол либо уставшего вконец человека, либо у Ветлицкого «поехала крыша».
— Тут и понимать нечего, просто те двое, об одном из которых я хочу сообщить, не есть убийцы студентов, по крайней мере никто этого ещё не доказал.
— Так не поймали же их, чтобы достоверно доказывать.
— Вот про этого одинокого пешехода и хочу вам сообщить, гражданин следователь, и дело в том, что не только я опознал его, но и он меня. Даже хотел придушить…
— Придушить, свидетель Ветлицкий, только учтите, если это опять ваши фантазии, то придётся вас привлечь по статье за дачу ложных показаний. Знавал я этаких шутников, которые потом слёзно каялись, да поезд уже ушёл. Всё, — ещё не веря в удачу, устало произнёс Купцов. Он дал себе некоторое время помолчать, отрешившись от действительности, а потом долго и нудно вёл допрос, детально записывая слова Ветлицкого о Валентинином любовнике, хотя как бывший муж мог стать любовником своей жены и стал ли, тоже до конца не было ясно.
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На место предполагаемого проживания Петра Першина выехали опера горотдела. Такой случай выпадал не каждый день, и они, пока ехали, нервно подшучивали друг над другом, почти как в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», только эти, в отличие от киношных героев, были пообразованнее и позанозистие тех, говорухинских, хотя в итоге, пока они вычисляли искомую квартиру, Петруха опередил своих преследователей и ушёл чердаком, а там — поминай как звали.
— Сыщики, мать вашу так, пинкертоны грёбаные! — надрывался Купцов, а опера даже не огрызались. В кое-то время выпало настоящее дело — и так бездарно его провалить.
— Больше я на допросы к этому неудачнику не пойду, — заявил Ветлицкий жене. Валентина же ходила как в воду опущенная. — Кто мне полгода в уши дул, какой он гад, и вдруг… раскиселилась.
Та, вздыхая, старалась выгородить своего первого муженька:
— Возможно, что он не вписывается в стандарты усреднённого члена общества, но как человек он хороший.
— Меньше фильмов надо смотреть с психологическим раскладом об этих хороших человеках.
— Сам-то понял, о чём сказал? — спросила жена и внезапно расплакалась, и плакала долго, не показушно, навзрыд.
— Да не плачь, — успокаивал Ветлицкий жену, — его ещё не поймали.
— Я не о нём плачу, а о тебе, дурачке.
— С чего бы?
— Да он тебе первому башку отвернёт.
— Здравствуйте, я ваша тётя, а при чём здесь моя персона? Старцев тоже показания давал, да и вертолётчики их обоих с Кротом видели.
— Не виляй, будь хоть теперь мужиком. Старцев Петьку в городе не встречал, вы же друг другом в подъезде стенки тёрли. — Валентина перестала плакать, а Ветлицкий подумал, что новая жена его никогда не любила и, случись что посерьёзней, о нём точно плакать не станет. Он нехотя сравнивал Валентину с Наденькой Вострецовой и с Кирочкой Левашовой, они были почти ровесницы, только две последние привыкли устраивать свою жизнь, эксплуатируя, в прямом смысле, других мужиков, выторговывая все блага своим телом, а Валентина зарабатывала средства к существованию через нудный и не всегда благодарный труд учителя… Так, жалеючи и сердясь на свою вторую жену, Ветлицкий задремал, и ему приснилась старая пристанская окраина. Он много лет туда не заглядывал, а в том районе так ничего и не изменилось: вот улочка, по которой бегал в школу, а это что за склады, крыши которых залиты чёрным гудроном, чтобы не протекали? Наверное, частенько подмачивало складское имущество, потому что их опять ремонтируют загорелые, в белых майках навыпуск и широченных шароварах рабочие, вечно гогочущие над чем-то. Развели они среди улицы жаркие костры и, растопив в чугунных котлах смолу, заливают щели на крышах, и Ветлицкий кивает им, как старым знакомым. То вдруг видит он себя, только что выскочившего из тёплого дома на декабрьскую улицу, немеющего от восторга перед вселенской чернотой, окутавшей городок его детства и превратившего все окружающие постройки в нечто сказочное. Чернота эта заполнена морозным туманом, сквозь который едва пробиваются призрачные пятна света от редких фонарей, которые слабо прорисовывают яичным замороженным светом фрагменты крыш и заборов. То опять он идёт по улице полусонного от исчадия июльской жары города и мимоходом рассказывает некто о его лучшем друге, которого уже нет в живых, который много раньше поведал Андрею с грустью: «Знаешь, у меня дядя совсем молодым застрелился из-за горькой любви». — И вот сам не сладил со своею любовью. То вдруг выплыл откуда-то дом в Отрадном, тогда ещё целая, не сгоревшая квартира, засыпанная снегом ограда, где они с Людой, его первой женой, беззаботно играют в снежки. Кажется, Андрей даже заплакал во сне, потому что проснулся он с тяжёлой головой, и щека, которая соприкасалась с подушкой, была слегка влажной.


Часть 5

Глава 1. Дело тёмное
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Дело о погибших студентах не попало в разряд «глухарей». Слишком много людей крутилось вокруг этого убийства. Купцов перебрал его чуть ли не по букве на каждой строчке: при многочисленных и пространных показании свидетелей всё время на ум приходила фраза: «Лжёт, как очевидец».
Труп второго студента так и не нашли, хотя Купцов подозревал, что и не искал никто. За пропавшего без вести отписались родителям, что обстоятельства до конца не выяснены, но надежд терять не надо, в полицейской практике бывали случаи и посложнее. Зато с Логачёвым намного яснее, его убили из гладкоствольного ружья, скорее всего, из той двухстволки шестнадцатого калибра, из которой тогда ещё неизвестный мужчина, друг уголовника Крота, держал на мушке двух любителей таёжных приключений. Купцов без большого энтузиазма перебирал показания всех, кто находился в вертолёте МЧС, когда он вывернул к заварухе на отмели у реки Шоши.
— На планёрке у прокурора города Купцов хоть и со скрипом, но выпросил разрешение продолжить дело в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, хотя бы то, что один из потерпевших, некто Ветлицкий, утверждал, что не далее как два дня назад он столкнулся в подъезде дома, где жил его ученик, с тем самым другом или подельником Крота, который стрелял в них у костра на речной отмели. При этом сам репетитор толком так и не объяснил, что его толкнуло заниматься репетиторством чуть ли не на другом конце города от собственного дома. Чувствовал Купцов, что всей правды не договаривает ему этот фантазёр. Возможно, привык видеть всё в романтическом свете, вот и городил огород, ходил вокруг да около, перестраховываясь, потому что натура у свидетеля была весьма и весьма трусливою. Отсюда и осторожность, и фантазии, не отличимые от действительности. Впрочем, про некого Петруху изложил более или менее внятно, и тут всё понятно было следователю Купцову, он опирался здесь не только на свою прокурорскую интуицию, но и на немалый опыт. Ветлицкий боялся за свою шкуру, понимал, что знакомства их на речной отмели и в подъезде пятиэтажного дома хоть и были мимолётными, но их вполне хватило, чтобы запомнить друг друга.
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Как только Ветлицкого стали вызывать в прокуратуру, Валентина Дмитриевна поняла, что её теперешний муж сдаст Петруху с потрохами, и устремилась на поиски первого супруга. Где его искать, она не знала. Ясно было, что на первую квартиру он не заявится. Эта теперь уже как бы «явочная» квартира прежде принадлежала умершей Валиной бабушке. Соседки и по сей день помнили старушку с книжкой на лавочке. Эту свою любовь Софья Константиновна привила и внучке. Та закончила филфак института и уже преподавала в школе, когда бабушка тихо скончалась здесь же, на лавочке возле своего дома, опять с книгой в руках.
Всё бы ничего, как и полагается по течению неспешной и бренной жизни, но дальше у любимой и единственной внучки жизнь пошла не по бабушкиному хотению.
С Петькой Першиным, приблатнённым парнем, Валя Стогова познакомилась в местном клубе «Автомобилист», который функционировал в те времена на окраине города. Тогда город можно было назвать столицей шоферской братии. В городе было несколько автомобильных предприятий. Через Абазинск шла бойкая торговля с Тувой, теперь её больше называют Тывой, с Красногорским краем и самим Красногорском, а интенсивнее всего с близлежащим Магинском. У шоферов был свой клуб, свой джаз-оркестр, которым руководил выпускник местного музыкального училища Юрий Иванович Горюнов, парень видный, саксофонист, кумир городских девчонок и местной окраинной шпаны. На танцах частенько случались драки. Побить могли любого, а музыкантов не трогали, это была как отдельная, почитаемая каста. Так вот Юра Горюнов, который ещё приходился какой-то далёкой роднёй Валентининой бабушке, и познакомил Валю со своим другом Петькой Першиным, или просто Петрухой. В тот вечер Валентина пришла со своей подругою Раисой. Юрка сразу на Раю глаз положил, как это в песне про девчонку с таким именем: «На «Форде» том работала Рая…». Подружка работала не на «Форде», а как и Раиса, в школе только преподавала биологию, что не помешало им с Юркой быстро найти общий язык, а Вале, куда деваться, достался шалопут Петруха. Знать бы, что в жизни всё пойдёт нараскосяк, после, как её муженёк сдружился с местным баламутом Колькой Кротовым. Времена, надо сказать, были мутные, их ещё потом «лихими девяностыми» называли. Каждый выживал как может: автомобильные предприятия банкротились одно за другим и пошёл наш Юрий Иванович гонять фуры с товарами из Владика, так по-свойски люди окрестили Владивосток, в Центр России, через Урал и далее. Тогда на трассах рэкет процветал, на каждом отдельном участке дороги своя банда руки грела. Юрий Иванович от этого беспредела уставать стал, и решили они с Раисой своё, менее прибыльное, но всё же доходное дело начать, тем более товарные базы в окрестных городах от Иркутска до Новосиба были им знакомы, а у Валентины с этим беспутным Петрухой ничего хорошего, тем более делового, не намечалось. Сначала Першин и Кротов с местных торговых точек дань собирали, а после, когда в милиции стала порядок наводить, переквалифицировались в охранников, бизнес Левашова и Пулькина охранять или окучивать, теперь уже и не разберёшь. Охраняли, охраняли и достукались, что всю тёпленькую компанию отправили в места не столь отдалённые. Валентина с Петрухой развелась, чем тот не очень-то и опечалился, а как только «деловые» положенный срок отмотали, опять взялись за старое.
У Петрухи всё-таки чувства к прежней жене не совсем угасли, а та хоть и пыталась наладить новую жизнь с Ветлицким, но поставить на место своего первого мужа или не смогла, или не захотела. Вот и допрыгалась, а вроде уже самостоятельной женщиной слыла, учительницей родного языка и литературы. Возможно, любовь к словесности и сбила её с панталыку, когда она приглядела учителя русского языка на весьма ограниченной преподавательской ставке, зато Ветлицкий слыл поэтом, первый свой сборник издал в Красногорске и в местном «Енисее» регулярно публиковался. На «часы» из пригорода в городскую школу ездил, а как с Валентиной сошёлся, стал репетиторством подрабатывать. Только денег жена поэта не видела, то на один сборник ушли, то на другой. Гонорары из журналов, в которых Ветлицкого печатали, текли очень тоненьким ручейком, а потом и совсем прекратились. Наметилось было шикарное издание, спонсором которого выступал Ашанин Сергей, его магинский земляк, Ветлицкого тоже пригласили принять участие со своими стихами, но как-то так, вскользь, а у него уже приличный роман «По кругу любви и печали» вырисовывался. Вот и послал он редактору-составителю Сашке Жёлтышеву отрывок из этого романа сибирской прозы, а тот стишата, собранные впопыхах, поставил, как дыру заткнул в первом громком издании альманаха, и на этом участие Андрея в «Приенисейской Сибири» закончилось.
— Альманах потом до Москвы протащили. Сама Мирра Нестеровна за свою крепкую подборку стихов премию получила известного литератора Искандера. Жёлтышева, правда, совесть не то что мучила, но как-то напоминала о прозе абазинского поэта, и он то «Свидание в Жиндарёвке» в региональном издании красногорского журнала опубликовал. В журнале этом у Андрея было с десяток публикаций, и здесь никто Америки не открыл, только когда Ветлицкий пожаловался Мирре, какой, мол, этот редактор-составитель жох, она, потупив глаза, сказала: «Здесь, пожалуй, не Сашка виноват, а я. У красногорцев договор был, из нашей республики никого без моего ведома не давать».
Валентина Дмитриевна, узнав про историю печатанья, а скорей непечатанья мужа в новом альманахе, заметила: «Тебя специально подставили, не предупредив, что стихи нужно тематической подборкой давать».
Ветлицкий вспомнил, сколько Мирра Нестеровна с ним возилась, сколько крови себе и другим попортила, заступаясь за молодое дарование, и с мнением Валентины не согласился.
— Мирра Нестеровна сильный поэт, и премию ей вполне заслуженно дали.
— Все вы сильные, — слабо огрызнулась Валентина, — а главное — оказаться в нужное время и в нужном месте. Твоё время, Андрей, так и проскачет мимо. Ты ведь тоже когда-то надежды подавал, и немалые, недаром тебя Роман Лунин от Красногорского края на совещание молодых литераторов в Москву отправлял, и ты там среди лучших по Союзу оказался, если не врёшь?
— Я вру? — возмутился Ветлицкий. Отчёты в «Литературке» были, а первую книжку стихов «Дни осени» мне кто — дядя издавал? В Москве мне сказали, если Красногорское книжное издательство откажется, мы вас в «Молодой гвардии» издадим, и вторую, «Светлые леса», тоже красногорцы вскоре выпустили, а после второй книги тогда в Союз писателей принимали, — разошёлся Андрей, он даже пот со лба стёр, хотя потливости за собой не замечал прежде, так разволновался, вспомнив удачное свое восхождение на Парнас.
— И что же ты не вступил, если твой Лунин все бумаги прислал: «Вступай, наше молодое дарование, в СП, и твори сколько вздумается, но уже под эгидой такой почтенной организации?»
— Ещё в первом случае надо было написать Жирмунской Тамаре Александровне, которая вела наш семинар поэзии вкупе с Долматовским, что не издают мою первую книжку, тогда она вышла бы в Центре, а это далеко не краевое издательство. Здесь я прошляпил, да и текучка школьная затянула, а Роман Харисович меня тогда в Красногорск переманивал, говорил: «Перекантуешься с годик в общежитии — и квартира, считай, у тебя в кармане.
— Так уж и в кармане? — не поверила Валентина, считая всё это плодом фантазии новоиспечённого мужа.
— Да не так… уж. Красногорские молодые тогда все получили, менее продвинутые — в «хрущёвках», а более заслуженные — в Академе и Студгородке. Возьми хоть Успенского Мишку или Александра Ивановича Астраханцева. Это он сейчас только по имени-отчеству именуется, а тогда просто Сашка, и мои земляки Третьяков с Щербаковым… что и говорить, упустил жар-птицу из рук, теперь вынужден перед рядовыми чиновниками из Минкультуры унижаться.
— Правильно, так тебе и надо, посланцу красногорской литературы. Зависть пока ещё никто не отменял.
— Да тут не только зависть, тут ещё и страх своего тёпленького места лишиться. Я когда роман написал «Фикус Бенджамина», то одна из функционерок Марина из Минкульта подкатилась этакой доброжелательницей, мол, дай, Андрюша, рукопись почитать, только свой первый, черновой, экземпляр. — Андрей вспомнил, как он, по выражению Шукшина, «разлысил лоб» и «нате вам, пожалуйста», а сам понимал, что в черновике он слегка переборщил в отношениях между мужчиной и женщиной. Переборщил, и в чистовом варианте самые «конфетные» места вымарал… эта дамочка рукопись втихаря в Дом творчества вернула, а мне при встрече как-то вскользь намекнула, что при их жизни за казённые деньги они такое печатать не будут. Она под свой отказ базу подвела, мол, морально-этически не выдержан, хотя знала, что роман давно выправлен и имеет вполне правильный, с любой точки зрения, вид. Потом, правда, закрутились. «Толстый» по объёму, мол, а каким роман должен быть, если не толстым? Предлагали его по частям печатать. — Ветлицкий снова с надеждой посмотрел на жену, ожидая если не одобрения своему монологу, то хотя бы сочувствия.
Но Валентина не пошла на поводу у раздухарившегося мужа.
— Ты поосторожней по городу крутись. Снова Крот сюда вернулся, правда, бородёнку и патлы отпустил, полагая, что менты его не вычислят. — Валентина с сожалением посмотрела на своего нового мужа-литератора. — Для тебя и Петрухи за глаза, а с Кротом они такого-то в два счёта уделают.
— Хочешь сказать «уконтрапупят»?
— Что хотела, то и сказала. Да, кстати, Раю Горюнову встретила на рынке.
— Торгует?
— Не торгует, продукты на поминки закупала. Её Юрий Иванович скончался. Завтра похороны. Пойдём проводить в последний путь музыканта нашей молодости?
— Да ты что? — На Ветлицкого подуло холодком. — Говорил я ему, бросай курить, Юрий Иванович, а он мне, мол, за рулём засыпаю, а сигареты помогают развеяться. Я как знал, помнишь, стихи ему посвятил «Печальный саксофонист». — И Ветлицкий стал рыться в своих записных книжках. — Вот, слушай, нет, лучше сама читай, как-то сразу так накатило. Ему и лет-то было немного старше меня…
Валентина взяла протянутую ей записную книжку мужа:
Больной саксофонист – стенды, шунты.
Говорит: «Профессия сродни шахтёрской.
Всё прошло, остались одни понты
От личности суета сует стёртой.
Георгий Гаранян был иконой,
Когда начинали на танцах в парке
Культуры и отдыха во времена оные,
Потом по клубам, как Чарли Паркер.
Подработанное сердце свыклось с болью:
«Хорошо, если подгребу к осени». —
Пряча лицо под козырьком бейсболки,
Сигарету неприкуренную смял и бросил…


Видя, что Валентина вот-вот расплачется, Андрей нарочито грубо спросил:
— На похороны пойдём?
— Я пойду, — выдавила из себя жена, — а ты как знаешь, там же Петруха может быть, они с Юркой когда-то дружили.
— Да видел я твоего Петруху, знаешь где?
— Знаю и почти уверена, что струсишь.
— Он сам сейчас ото всех прячется. Купцов полагает, что убийство студентов в тайге — их рук дело. Так что не только ты своим бывшим интересуешься.
От этих слов Валентину как-то странно передёрнуло, но с годами приобретённая привычка сдерживаться не подвела её и на этот раз.
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На похороны Горюнова собралось много народу, что, несомненно, было на руку как Кроту, так и Петрухе. Пришли его бывшие сокурсники по музыкальному училищу и друзья по джаз-банде из клуба автомобилистов. Опробуя инструменты и подбирая тональности, музыканты время от времени нарушали тишину пронзительными, хотя и приглушёнными, звуками. Валентина сразу подошла к своей безутешной подруге, так неожиданно в одночасье ставшей вдовой…
Ветлицкий позвонил Старцеву и поделился своими опасениями насчёт встречи с Першиным и Кротом. Герман как-то неуверенно стал подбадривать друга, в конце концов спросив:
— А вообще ты зачем попёрся на эти похороны?
— Так Горюновы вроде как друзья Валентины.
— Горюновы и Першину с Кротовым тоже друзья… — Помолчав, добавил: — Юности магинской. Так что появление их на похоронах близко к нулю. Можешь смело разделить горе своей супруги и семьи почившего в бозе.
Слегка подбодренный таким советом Ветлицкий уже смелее поднимал голову, даже пытался делать скорбным лицо, но страх столкнуться с бывшим Валентининым супругом пересиливал всё его бодрячество. Купцова тоже в числе провожающих Андрей не обнаружил. «Спят сыщики, отсиживаются по кабинетам, всё ждут, когда дядя за них работу сделает, — думал не единожды потерпевший. — Два фраера, да каких там фраера, настоящих убийцы под носом, можно сказать, ходят, а служителям Фемиды и дела нет.
Когда стали загружать гроб в катафалк, музыканты наладились со своей скорбной музыкой, толпа, конечно, двинулась за погребальной «газелью», в это время сзади кто-то положил руку на плечо Ветлицкого, и он обернулся. Всего в полуметре на него смотрело ничего не выражающее лицо Петрухи, хотя Андрею смиренным оно не показалось. «Надо было мне поближе к Валентине держаться, — мелькнула трусливая мыслишка у провожающего. — Сейчас сунет финку под ребро — и ищи ветра в поле».
Только Петруха орудовать финкой не стал, скорее всего, это вовсе не входило в его планы. Он слегка приобнял Ветлицкого, и со стороны эта парочка смотрелась, как два скорбящих об утере товарища.
— Что, охотник до чужого добра, — спросил он Андрея, — своего-то ещё по жизни не нажил?
Ветлицкий вздрогнул и попытался освободиться от «дружеских» объятий.
— Не дёргайся, а хоть здесь побазарим, как фраера.
— Не о чем мне с вами разговаривать! — «Охотник до чужого добра» снова дёрнулся.
— Ладно, — убрал руку с плеча перетрусившего литератора Петруха, — не хочешь по-пацански — с тобой Крот по понятиям разберётся. Ты зачем в прокуратуру, как на работу, шлындаешь, наверное, что знаешь и чего не знаешь выложил. Фоторобот не западло составлять?
Ветлицкий брёл, как бычок на заклание, но всё-таки изредка взбрыкивал.
— Кому этот фоторобот нужен, у Валентины все твои фотографии сохранились. Как реликвию драгоценную хранит, только что не молится, — приврал от себя Андрей.
— Выходит, она их к «следаку» не носила?
— Её никто и не вызывал в прокуратуру.
— Нормалёк. Ты вот что, передай ей, сам я, походу, светиться возле не буду, да и не до меня ей сейчас. — Петруха в очередной раз оглянулся по сторонам, хотя не видно было, чтобы он кого-то боялся. «Обнаглели сволочи», — подумал пленник хамоватого собеседника. — Передай, чтобы фотки мои уничтожила. Они ей без надобности. Было и прошло.
Ветлицкий поднял голову, но Петруха так же внезапно исчез, затерявшись в толпе провожающих Юрия Ивановича, как и появился до этого.
«Ты смотри, он ещё и условия ставит, — мелькнуло в голове у свидетеля гибели двух студентов, хотя никто его сильно-то и не пугал, — чего им пугать, если надо пристукнуть, так и без того, чтобы брать на испуг, пристукнут».
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При очередной встрече с Купцовым Андрея так и подмывало спросить, мол, как же это получается, что убийцы разгуливают по городу, а надзорные органы и ухом не ведут, но, понимая, что со «следаком» шутки неуместны, Ветлицкий смолчал. Зато дома, с нетерпением дождавшись возвращения Валентины из школы, всё-таки решился выложить, весь, как на духу, разговор с «ейным хахалем».
Жена тоже ехидно улыбнулась:
— Долго же ты терпел, а про то, что Петр велел фотографии с его личностью уничтожить, так я их уже давно в «мусорку» выбросила.
— Как это ты решилась, такая трогательная память, за подобные действия и привлечь могут.
— Меня не привлекут. — Валентина жалостливо посмотрела на мужа. — Я не улики уничтожала, а с прошлым нити рвала. Письма, фотографии — баловство всё это.
— Для тебя баловство, — вскипел Ветлицкий, — а для следствия большая подмога.
Убедившись, что Валентину перевоспитывать поздно, Ветлицкий решил со Старцевым детальнее обсудить явление двух бандюганов перед народом. Тот, в отличие от Валентины, к появлению старых знакомых в городе отнёсся не на столько индифферентно.
— Ты, Ветла, вроде даже рад появлению этих отморозков в наших пенатах?
— Не больше твоего, полагаю, что разделка под орех нас обоих в их планы не входит.
— А что же тогда входит?
— Входит поиск хороших денег в полунищем городе.
— Ничего себе полунищий, сто восемьдесят тысяч жителей, три вокзала, три рынка, больше десятка гипермаркетов, не считая ресторанов, кафе и прочих злачных местечек. Да, совсем забыл, пять отделений банков, а обменников вообще не счесть.
— Ты, старче, как «Википедия», только забыл добавить, что есть одно СИЗО, три отделения милиции.
— С чего три?
— А транспортная «ментовка» тебя уже не устраивает? К тому же всю охрану ведомственную и вневедомственную приплюсовать.
— Тогда и пожарников заодно.
— То-то уберегли тебя твои пожарники, когда хата в Отрадном горела?
— Не уберегли, — помрачнел Ветлицкий.
— Тогда нечего их считать. — И словно возвращаясь к началу разговора, Старцев спросил: — Ты про встречу на похоронах следователю рассказал?
— Что я, дурак, расскажи про Першина, придётся и Валентину в это дело впутывать. Не хватало повесить на неё новое ярмо.
— Тогда тащи его на себе и не ной, что всего боишься.
Старцев забыл, что этот монолог происходил в кабинете редакции «Енисея» и повысил голос, а спохватившись, приложил палец к губам.
— Опять вспомнил свои приколы, наверное, у вас здесь прослушки установлены?
— Бережёного Бог бережёт, Ветла. Мне, как говорил Шукшин, эти заморочки весьма и весьма не нравятся.
— Мало ли кому что не нравится. Против реалий жизни не попрёшь.
— Не скажи, Ветла. Это твои вирши, кажется:
Я ГЭС не строил,
шахт не рыл ракетных
и не гнобил я девочек балетных…


Старцев улыбнулся.
— Дальше читать?
— Читай, если помнишь, или запамятовал?
— Почему же, хорошо помню. Их Солод, редактор бывший, в номер не пропустил:
Зато не поливали кислотой,
а это факт угрозы не пустой.
Без выкрутасов жизни не бывает,
Танцорам вечно что-нибудь мешает.


Тут Ветлицкий уколол собкора:
— У нас же цензура Конституцией запрещена.
— У вас запрещена, а у нас на усмотрение редактора. Вот Магда сейчас стрижёт, как умелый парикмахер, а какая перестройщица была!
Ветлицкий вспомнил, как впервые появился со своими юношескими стихами в редакции «Енисея». На Магдалену и наткнулся:
— День был не по-осеннему холодный и, кажется, шёл снег. Да, снег, на мне ещё пальтецо ветром подбитое…
— А оно у тебя когда-нибудь теплее было? — Старцев с некоторой долей иронии посмотрел на собеседника.
— Дело не в пальто, это я просто конкретизировал, что зима уже наступала. Так вот я со стихами прямо к Магде тогда попал, а она, покуривая, стала насчёт происхождения моей фамилии интересоваться, а стихи ей были пофигу, к Лине Фёдоровне отправила.
— Правильно, тебя не Магда в газету по большому счёту ввела, а Лина, царство ей небесное и пусть земля будет пухом.
— Уходят наши старички, да что там старички, Юрий Иванович тоже поторопился, сердчишко подвело. — И Андрей чуть ли не уронил слезу.
— Ты, Ветла, с женой и её прошлыми связями чего решил делать? — Старцев пытливо посмотрел на собеседника.
— Валю я сдавать не намерен. Пускай Купцов своих оперов расшевелит, а то, выходит, мы фигурируем, как ни за что ни про что пострадавшие, мы же и ловить преступников должны?
— Не совсем «ни за что ни про что». Они почему нам на хвост упали? — Старцев опять понизил голос. Бандюганы полагали, что мы нечто ценное нарыли.
— Да, кстати, а ты, Гера, царские ордена пристроил из Ваньки Збруева захоронки?
— Хватился, — громко присвистнул Герман, забыв, что до этого он усердно шифровался, — как говорил Есенин:
Из кота того сделали шапку,
А её износил наш дед…


— Богатая, однако, твоему деду шапка досталась, подороже, чем Мономаха.
— Не скажи, но дед, в общем-то, не жалуется.
— А со мной ты, Гера, поделиться не подумал? Всё-таки вместе по тем горам штаны рвали.
— Поделиться? Да моя как вцепилась в деньги, я и сам не подозревал, что у неё такая хватка, а ещё спиногрызы… их тоже одевать-обувать надо, да и кормить всю ораву… Ты сам-то детьми обзаводиться думаешь? Валентине тоже давно пора, не девочка уже.
— Не думал как-то об этом, — потупился Ветлицкий. — Действительно, года бегут, спохватишься — и стакан воды подать некому.
— Правильно соображаешь, как твой Роман Лунин говорил:
Вот, скажем, рифма постарела,
солгал в любви, горька капуста.
Мы говорим: «Не в этом дело…» —
а дело в этом, как ни грустно…


— Не знаю, поговорить надо с Валентиной, кстати, у самого Лунина детей не было. Галя, жена его, сидела сиротой у гроба, плакала в одиночестве. Народу много было, и похоронили его на «Аллее Славы» в Красногорске, на Бадалыке… только что с того, теперь редко кто вспоминает, хоть и человек был хороший. Заместитель губернатора по культуре. Успел вовремя, теперь в Красногорске собираются крематорий строить, так что в банку запечатают — и прости прощай.
— Что-то много они там строить собираются.
— Много чего?
— Тёмный ты человек, а для строительства метро уже оборудование завозят.
— Они уже однажды завозили, а воз и ныне там.
— Да брось ты ныть, Ветла. С детьми решать надо, можешь Петьку Першина попросить, у того гены хорошие, породистый, собака, и характер не чета твоему, сынок получится что надо!
— Всё шутишь, а мне не до шуток, Гера, сейчас правда не время.
Старцев вновь с сожалением посмотрел на собеседника:
— Не время, а когда ваше время наступит, тогда будет поздно такой вопрос решать.
На этой тоскливой ноте и расстались. Старцев наладился в типографию, а Ветлицкий, как невольник, побрёл домой. Настроение ему собкор испортил окончательно, ещё про детей от Петрухи намекнул, лучше бы за своей женой смотрел, а то детей наплодил, а от кого они — тоже большой вопрос, хотя Натаха, женщина порядочная и авантюристу Старцеву она не пара, тот и сам понимает это, изо всех сил пытаясь зашибить лишнюю копеечку, только деньги с неба не падают. «Вот пальто старым попрекнул, можно подумать, что сам, как министр, одевается, надо бы, при случае намекнуть Герману на его безалаберность и неумение организовать жизнь своей семьи, хотя лучше такие нотки в собкоровской душе не задевать, а то опять в какую-нибудь историю затянет».
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Петруха с Кротом встретились… нет, не в ресторане и даже не в кафе или столовой. Чуть ли не по всему городу были расклеены их фотороботы, схожие с оригиналами, как портрет Льва Толстого с Александром Пушкиным, и всё же на нервы тем, кого ищет полиция, это действовало. Сидя в цехе заброшенного кирпичного завода, в простонародье «Кирпичиками», некогда чуть ли не хозяева города мучительно искали выход из создавшегося положения, а ещё пуще из лютого безденежья, в котором они оказались. «Этих кладоискателей трясти бесполезно, к Валентине — тоже безполезняк, какая у школьной училки зарплата, самой бы с голодухи ласты не склеить, у косорукого журналюги — опять голяк. Да, скорее всего, ничего они там не нашли, так, фуфло гонят. Кирка Левашова всё, чем её муж оделил, давно размотала, а рынки сейчас все под азерами, тоже запросто не наедешь. Остаются магазины и кассы». — Петруха выразительно посмотрел на своего подельника, и тот, словно прочитав мыслишки кореша, уточнил:
— Точно, кругом голяк. Обложили нас, Петруха, по всем правилам Уголовного кодекса, и заметь, кроме всего прочего шамать хочется, да где балабасами разжиться?
— Можно в кафешке раскрутиться и, не рассчитываясь, смыться.
— Вполне, а можно и под видеокамерой засветиться. Ничего в башку не лезет. Куда ни кинь, всюду клин… Знаешь, а у меня с этими «Кирпичиками» только самые добрые воспоминания.
— Шнягу гонишь?
— Ничуть. Мне было лет двенадцать; мать — алкашка. Вот мы и подрабатывали, пацанва — кирпичи сырые в печи затаривали и назад обожжённые майнали.
— Трудно небось?
— Майнать из горячей печи — да и сырые загружать на обжиг — тоже не мёд.
— А у меня батя правильный был. — Петруха сладостно потянулся. — Жалел меня, всё пытался воспитывать.
— С чего же ты таким неправильным вырос?
— Батя нас бросил, вот и весь коверкот. Мать говорила, что я весь в отца.
— Тоже Вальку бросил…
— Базара нет, пойдём к Валентине, если до сих пор не сдала, то и сейчас не выдаст, накормит — уже хорошо, а там видно будет.
«Ловцы за счастьем» доловили его, что рады были хоть какому закутку, куда можно было приткнуться. Шли по полупустынным улицам вечернего города и шарахались от любой тени.
— Да, Петруха, докозыряли мы с тобой, что даже в этом задрипанном Абазинске чувствуем себя как последние шныри, а помнишь песенку:
Сижу на нарах, как король на именинах
И пайку «серого» мечтаю получить…


— Да-да, положение хуже губернаторского… — Петруха поглубже, почти до бровей, натянул на лоб свою кепку и только прибавил ходу.
— А пустит нас твоя Валька? — Крот испытующе заглянул в глаза своему спутнику, но тот промолчал и продолжал всё так же резко и торопливо вышагивать вдоль улицы. Похоже, намерения у него были самые решительные. Пустит — не пустит, куда им было деваться? Изредка на «Досках объявлений», а то и просто на фонарных столбах встречались бумажные листки с фотороботами припозднившейся парочки. Крот не выдержал и подпалил одно такое сообщение или уведомление, щёлкнув зажигалкой, но Петруха тотчас задул робкое пламя.
— Зачем лишний раз давать о себе знать? — посмотрел он строго на кента, Крот с готовностью согласился.
— Живут же люди, — только и процедил сквозь зубы Кротов, — пьют, хавают, девок щупают, когда захотят, а здесь мечешься, как волчара загнанный.
— Кто тебе виноват? — бросил в ответ Петруха, и больше они до самого Валентининого дома не перекинулись ни словечком.
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Когда Ветлицкий увидел, кто стоит перед их дверью, подумал: «Хана мне, доигрался в благородство. Если бы сразу сдал Петруху, то и спал бы спокойно».
Видя, что Валькин муж ловит ртом воздух и не может выдавить из себя и ползвука, Крот сказал:
— Ты не дрейфь, пацан, Валентина дома?
— Дома, — только и выдал Андрей. Так ему хотелось, чтобы это был кто угодно, только не эти хорошо знакомые ему люди.
— Кто там? — отозвалась на непонятный шум Валентина Дмитриевна.
— К нам гости, — ничего не придумал лучшего Ветлицкий, отступая в сторону.
— Что-то поздновато для гостей, — но, увидев, кто пришёл, фыркнула: — Незваный гость хуже татарина.
— Ты кипеж не поднимай, — вполне миролюбиво отозвался Петруха. — Ночь перекантуемся и уйдём. Сама знаешь, обложили нас мусора.
— А вы такие чистенькие, невинные…
— Ты не прокурор, а мы не на допросе, — бесцеремонно располагаясь в комнате, буркнул Петруха и потом больше помалкивал, хотя какие могли быть разговоры? Гости, порядком оголодавшие, быстро уничтожили все хозяйские запасы и, кое-как разместившись на диване в тесноватой двушке, улеглись спать.
Ночь для Ветлицкого превратилась в нескончаемый кошмар, ему казалось, что вот сейчас кто-нибудь из пришедших подкрадётся к нему и… зарежет, да так, что и пикнуть не успеешь. Его одного, а возможно, что и с Валентиной, а избавившись от трупов, после будут жить в их квартире. На вопросы же соседей придумают что-либо, не вызывающее никаких подозрений в свой адрес. Время тянулось медленно и ночь казалась ему бесконечной. Ему хотелось разбудить Валентину. Как она могла спать, когда рядом храпят настоящие монстры?! Задремав, продолжал испытывать мандраж даже во сне. То ему снился Петруха с громадным ружьём, то Крот с топором, лезвие которого хищно сияло на солнце, то разом оба кидались на беззащитного жителя «хрущёвки», а все соседи выкрикивали из окон, что правильно, давно надо было этому «писаке» укоротить язык, расписался тут, ещё и по редакциям бегает. Не знаешь, чего ждать от него сегодня, а завтра и вообще — кошмар.
Чуть свет Валентина выпроводила «гостей» из квартиры.
— Сейчас люди на работу пойдут. Не хватало, чтобы они вас сфотографировали, таких красавчиков, а Ветлицкий подумал, что правоохранительные органы могли бы быть порасторопнее, хотя и его вина есть в том, что данные субчики всё ещё на свободе, и если у подъезда их дома остановится полицейский лимузин, то в первую очередь заграбастают его, скрытого врага создавшегося беспредела. Он уже совсем было хотел отдаться в руки правосудия, хоть тому же Купцову, но в последний момент всё-таки решил посоветоваться с Валентиной. Как-никак она тоже была не последней в сложившейся ситуации.
Подойдя к школе, он долго и нервно прохаживался у крыльца, привлекая внимание охранников, и если бы они его не знали, точно вызвали бы наряд.
Жена, выслушав сбивчивые доводы мужа, сказала:
— Не истери, но если ты решил, что тебя обязательно должны погубить, то самое благоразумное — это явиться с повинной к следователю.
— К следователю? Вот поймают твоих друзей, да каких друзей, если мы уже подельники. Ты хоть представляешь, что такое камера на ИВС или в СИЗО, понимаешь — хата, а ещё и зона есть: мужская и женская?
— Ну запел. — Валентина, словно подзадоривая мужа, сказала: — Мне ничего не будет, я отопрусь, скажу, что вы оба меня запугали.
— Как это оба, а обо мне ты подумала?
— Подумала, ты же знаешь, что такое ИВС, изолятор временного содержания, или как там у вас ещё, а о СИЗО тоже представление имеешь, хотя лично я разницы не вижу.
— На ИВС — нары, а в СИЗО — шконки, так спальные места называют.
— Чудненько, — продолжала подначивать жена. — Теперь знать буду.
— Нет, дорогуша, там ещё подследственные и заключённые есть. Такие же головорезы, как эти двое, ночевальщики.
— Если такие, как эти, то, видишь, ни с тобой, ни со мной ничего страшного не случилось.
Ветлицкому стало казаться, что на них уже обращают внимание прохожие, и он сбавил тон своих высказываний, скрывая от жены, как мытарили его по камерам следственного изолятора, пытаясь повесить чужие грехи, как отправили «на криминал» в Красногорске, и только честность тамошнего врача-психотерапевта спасла его от психушки. Ребята писали потом, что умер тот врач, и Ветлицкий посчитал своим долгом включить о нем стих в один из своих сборников:
«Известный доктор и хохмач
/одни потери/,
Отмаялся тюремный врач
В конце апреля.
Текли: оркестра злая медь,
Цветы и речи,
Мол, трудно жил, а умереть
Сумел беспечно.
Неловких судеб звездочёт
/душой – бродяга/,
Со света этого на тот
Дал молча тягу.
Душа, как обод с колеса,
Слетела с тела
И покатилась в небеса
Дорогой белой.
Сомкнулись жизни злой удел
И блажь природы —
Сгорел «подвал», и век сгорел
С его уходом.
Возможно, скажет кто про век,
Что это – слишком.
Всего-то умер человек,
А вот, поди ж ты!


Валентине всего не объяснишь, да и не нужно ей знать про мытарства магинского литератора. Хватит того, что с Петрухой натерпелась, да и до сих пор он её не оставил, хотя, если честно сказать, давно пора забыть про первую жену, тем более, по всему видать, не очень-то он ценит её любовь, и Валька та ещё дура. Вцепилась в этого уголовника, впрочем, пути Господни неисповедимы. Остаётся терпеть и нести свой крест.

Глава 2. Человек ниоткуда
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— Отец, отец, там, в копне, совсем странный человек. Лохматый и лежит.
Пожилой хакас, верней, шорец Мухас, отец девушки, пошёл за дочерью не торопясь, прихватив на всякий случай вилы.
— Где он, Тойна?
— Да вот же, в соломе, лицом вниз.
Мужчина отставил своё орудие обороны в сторону и наклонился над лежащим ничком человеком. Тот, словно кукла, позволил себя перевернуть.
— Однако совсем исхудала твоя находка. Однако в избу надо.
— Пить, — прошептал неизвестный.
— Пить просит, неси, Тонька, ему водички отварной.
— Я молока принесу, — крутанулась дочь.
— Молока не надо, воды надо тёплой, отварной. Желудок совсем пустой, может быть худо.
Незнакомец с трудом сделал два глотка.
— Ты чей, как сюда попал? — в присутствии отца осмелела девчонка. Чувствовалось, что она рада появлению хоть такого, порядком обросшего и в лохмотьях, молодого человека.
— Поведём его в избу, отец, накормим, а то у него, видать, язык с голодухи не шевелится.
Парень с помощью старика поднялся и с трудом поковылял туда, куда его вели. Усадив за стол, налили тарелку похлёбки.
— Сене, больше ему ничего не давай, — обратился хозяин дома к жене. — Хлеба не давай, мяса не давай, один сухарик давай. Размочи сухарь и давай, а больше не давай, потому как кишка за кишку завернуть может, а места в животе мало. Совсем худо будет.
По тому взгляду, который незнакомец бросал на еду, чувствовалось, что тот не ел много дней. Лицо его представляло чуть ли не маску дикаря: заросший многодневной, хоть и жидковатой юношеской щетиной, впалые щёки и обветренные, запёкшиеся губы.
— Как тебя звать, откуда ты? — приступала к незнакомцу та, которую отец называл Тойной. — Я Тойна, значит Тоня, по-вашему, а ты кто?
Наконец до чужака дошло, что девушка интересуется его личностью.
— Я не помню, — собравшись с силами, произнёс парень.
— Как это ты не помнишь, может, ты беглый какой? Здесь и городов поблизости нет, да и посёлков — тоже. Как тебя звать?
Парень силился хоть что-нибудь вразумительное ответить, но только кивал головой, словно соглашался со всеми предположениями окружающих.
— Его поди били, шибко-шибко били, — ощупывая голову пришлого парня, предположил старик. — Его били, а он убежал.
— Тебя били? — продолжала приставать с расспросами та, которую назвали Тоней. Мать её тоже пыталась вставить что-либо от себя.
— Да вы приведите человека в божеский вид, накинулись две любопытные сороки. Человек из тайги к нам пришёл.
— С чего ты взял, что из тайги?
— А как же, одежонка у него вся рваная, в степи так не ухайдокаешься, видно, крепко за сучья цеплялся, и гнусом искусан так, что живого места на нём нет.
— Его подстричь надо, — предложила Сене, мать Тони, — и отмыть, да коросты той мазью смазать, которой мы овец лечим. Она хоть и для скотины, а полезная.
— Полезная, бесполезная, — ворчал старик. — Стригите тут без меня, а я пойду баньку подтоплю.
Когда старик вернулся за найдёнышем, тот уже был приведён в надлежащий вид.
— Однако на тебе живого места нет, — ворчал старик легонька протирая кожу молодого человека мягкой тряпочкой. — Ничего, заживёт, как на собаке, тогда мочалкой рогожной ототрём. Будешь как новый рубль.
— Кто я, где? — наконец разлепил губы молчавший до сей поры незнакомец.
— Хороший, однако, вопрос, — усмехнулся старик, — а документы твои где?
— Какие документы?
— Удостоверение личности, паспорт.
— Не знаю.
— Да ты, брат, харындас, по-нашему, себя не помнишь? Я думал, что такое только в кино бывает.
После стрижки на скорую руку и банных процедур стало ясно, что найденный у копны сена несчастный — совсем молодой человек, пожалуй, ровесник дочери Мухаса и Ксении, обихаживающих его людей.
— Ещё один прибыток, на нашу голову, — вздохнула женщина. — У овец окот, коровы с телятами блудят где ни попадя, а тут новые хлопоты.
— Не ворчи, старуха, тебе сам Господь Бог послал работника. Мне сейчас некогда его по городам развозить.
— С чего ты взял, что он городской?
— С чего, с чего, а ты одёжу его смотрела, городская одёжа и руки, только что пораненные малость, а не рабочие. Пускай пока живёт, а кто-нибудь к нам заедет по пути — и отправим куда следует.
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Это их «отправим куда следует» затянулось надолго. Сергей, так назвали прибившегося к хутору парня, после неизвестной никому истории напрочь лишился памяти. Приютившим его людям некогда было вести следствие да и копаться во всей этой истории не было нужды.
— Ты корми его, мать, покрепче, может, и отойдёт. Да и рабочие руки сейчас нелишние, то сахман, ягнят с матками выпасать надо. Пусть Тойне помогает, а там и сенокос подойдёт. Мужская хватка — не ваши женские руки. Совместные дела крепко сдружили молодых. Бывает, Тойна заскочит в дом: «Где Сергей»? или молодой человек встретится с кем-либо из старших: «Где Тоня?» Так и ходят друг за дружкой, а тут стрижка овец подоспела. Сергей скоренько научился ножницами орудовать, всё-таки мужская сила с женской не сравнится.
По-хорошему говоря, дружить им было некогда, в степь ходить, на закаты вечерние любоваться. Природа постепенно, исподволь подгоняла их под себя. Когда сахманили, Тоня, показывая дикие травы Сергею, хитро щурилась:
— Я много трав знаю, бабушка была известная травница. Будешь отвары пить — память вернётся. Вот смотри, чабрец, или богородская трава. Он теперь уже отцветает, но им жилища обкуривали, злых духов изгоняли, а если подушку травой набить, спать будешь, как убитый.
— Да я и так на отсутствие сна не жалуюсь, только голова болит.
— Может, ещё пройдёт, ты пей травки, которые тебе мама запаривает. Здесь, по степям, тысячелистник беленькими такими цветочками цветёт, в корзиночках, а листьев у него на черешках и в самом деле тысячи, ещё подорожник целебный, для ран первое лекарство, в день затягивает. Молодой человек соглашался, вроде до него и в самом деле доходило сказанное Тойной.
За обедом, тыча вилкой в отварную картофелину, со смехом спрашивала, как по-нашему картошку зовут, и, не дождавшись ответа, говорила, а зовут её «яблах», или «чаблах», потому что на яблоко похожа, правда? Раньше у шорцев да и хакасов многие фрукты были в диковинку, а то и совсем никаких не было, оттого такие слова, как лимон, груша, виноград, тыква, так и произносятся.
— Тыква-то, наверное, была? — удивлялся Сергей.
— Ячмень был, пашеница была, так её и зовут у нас «пугдай», а толокно из жареного ячменя с молоком называли «талкан».
— Поди не очень-то вкусно? — сомневался парень.
— А это как приготовить, — смеялась Тонька и продолжала тараторить:
— Мучная каша на сметане — «потхэ», а кровяная колбаса — «хан». Ты пробовал когда-нибудь кровяную колбасу? Пальчики оближешь, а то её с гречневой кашей набивали.
Сергей сомневался, что ему пришлись бы по душе национальные блюда приютивших его хозяев, и, чтобы как-то уравновесить экзотику туземных блюд, приводил в пример изделие своего пищепрома — ливерную колбасу.
— Не пробовала? Эта колбаса больше для кошек подходит, а конфеты у вас делали?
— Конфеты? Нет, у нас вместо конфет шарики с молотой черёмухи катали, сладкие такие шарики, медовые и на масле, настоящая вкуснятина. По-нашему «нымырт хаях». Я, когда маленькою была, у бабушки попрошайничала, а бабушка строгая, если напроказничаю, то никаких конфеток из черёмухи, а чтобы я отстала, говорила, что такое вкусное блюдо обязательно на поминки подавали. Я спрашиваю: «На поминки — это когда?» — А она в ответ: «Вот помру, тогда узнаешь». Бабушку нашу «пуга» закатал.
— Кто-кто?
— «Пуга» — значит бык, был такой баловень. Его дед приучил между рогов чесать, а он от этого и сдурел, ото всех требовал, чтобы его ублажали. Бабушке некогда было этого буяна умасливать, вот он её и закатал по земле до самой смерти. Я тебя, Сибдей, буду по-нашему учить говорить, у нас язык простой, лёгкий, ты скоро научишься.
Паренёк только улыбался, всё откладывая изучение языка на потом.
Ксения с дочерью подогнали одежду Мухаса под фигуру Сергея, кое-что пришлось перешить, а старик как-то встретил в отлучке знакомого охотника и наказал ему, что прибился к ним парень, сам себя не помнит и вроде не притворяется. Охотник пообещал сообщить куда надо, с тем всё и кончилось.
— Надо бы тебе, Сибдей, в город ехать, — сказала Ксения, а Тойна в слёзы. Мать только головой покачала, но к дочери стала присматриваться повнимательнее. Сене понимала, что они с Мухасом уже в годах и пора бы Тоньке заводить детей, только где их здесь, в их кобыльем углу, заведёшь, а поэтому была совсем не против того, чтобы молодые сошлись друг с другом.
— Послушай, как им сходиться, если у Сибдея никаких документов нет, как у того кота Матроскина: только усы и хвост?
— Тебе-то откуда про этого матроса известно?
— Я у брата в Междуреченске по «ящику» смотрел, познавательный такой.
— По-моему, у Тойны и без свадьбы документ от Сергея прёт в животе.
— Всё в хозяйстве прибыток, — вздыхал старик. Тойна у них была последышем, из пяти братьев и сестёр одна с родителями осталась, до девятого класса в интернате для хуторских ребятишек училась. Скучала по дому, по родной тайге и степи, по отцовской небольшой отаре, по телятам и прочей живности. Житьё в интернате до того ей опостылело, что продолжать учёбу вне дома не захотела, научилась за скотиной ходить.
— Пусть поживёт с нами, — решили родители, — хлебнуть мурцовки ещё успеет, — и мир для Тоньки сжался до пределов хуторской территории.
Отец, случалось, говаривал: «Живём на краю тайги, рядом Горная Шория, а мы, значит, шорцы. Мать твоя Сене, правда, русской крови в себя через бабку приняла, вот и вышло, что по вере мы русские. У матери брат где-то в Саянах живёт, звать Иваном, по отчеству Тимофеевич. Я его уже сколько лет не видел и мать твоя, Сене, тоже. Може, уже и не встретимся? Трудно было жить, кого куда судьба раскидала, вот и Тимофеевич через детские дома прокатился. Фамилию ему другую назначили, Плотниковым записали, а он ещё несмышлёнышем был, как у вас говорят: хоть горшком назови, только в печь не ставь. Ксения долго брата искала, уже и я помогал, но всё-таки дознались, Сене сильно переживала, поседела даже».
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Только прогноз старого Мухася насчёт долгой разлуки сестры с братом не оправдался. Однажды под вечер к избе Дориных подъехал чудной автомобиль, и наружу вылез крепкий рыжебородый мужичонка, чем-то похожий на Сене — Ксению, мать Тойны.
Увидев брата, Ксения, а за ней и Тойна расплакались:
— Иван Тимофеевич, а я тебя уже и в живых не чаяла застать. Мухасу все уши прожужжала. Мы как бы и твой след потеряли.
— Это вы совсем ум потеряли, — заметил Мухас, узнавший в приехавшем мужичке заблудшего шурина, а тот достал деньги и рассчитался с водителем внедорожника.
Как только блестя лакированными боками и целым набором фар на бампере и капоте, чудо автомобильной техники укатило прочь, Иван Тимофеевич, тот самый егерь из кемчугской лесной дачи, друг Старцева, словно оправдываясь, сказал:
— Мир, сестра, большой, в нём потеряться не мудрено. Вышел на пенсию и решил вас проведать.
— Самое время, Иван, — заметил Мухас, — у нас твоя крестница, младшенькая, Тойна, себе мужика нашла, хотели свадьбу играть, да куда там, сам видишь, Тойна!
Девушка, видать, стесняясь своего уже хорошо выделяющегося живота, подошла к дяде и, осторожно обняв его, ткнулась лицом в рыжеватую, с проседью бороду.
— Ну что ж, родить — не водицы испить. — С этими словами Иван Тимофеевич достал пачку каких-то непонятных для стариков купюр и протянул Тоньке. Та ещё больше смутилась, а гость спросил:
— Жених твой где? Хотя какой он теперь жених, уже муж и отец. На кого загадала?
— Нам, Ваня, без разницы, чей бы бычок ни прыгал, а телёночек наш.
— Ясное дело — ваш, и где этот бычок?
— Да что мы у порога стоим, устроили гостю допрос с пристрастием, пошли в дом, теперь хоть комар и упал, а жигалки жалятся.
Дома Тойна, на удивление Ивана Тимофеевича, деньги мужу не отдала, а сунула матери, мужики же ещё раз крепко обнялись и стали пододвигаться к столу.
После, когда Сергей вышел, Иван Тимофеевич спросил свойственника:
— Чего зятёк такой нелюдимый? Больше молчит. Тонька вон какая болтушка.
— Да он память напрочь потерял, прибился к нам весь побитый, бессчётно дней по тайге плутал. Теперь уже поправился.
— Если памяти нет, значит, не совсем ещё в норму пришёл. Полечить бы надо, голову поправить.
— Где же в нашем углу лекаря такого взять?
— Голову ему я сам могу попробовать наладить и снадобьями нужными отпоить, не таких доходяг случалось выхаживать.
— Хорошо бы, коли помогёшь, братец, а то парень с виду справный, а в голове непорядок, опять же, не чужой он теперь.
— Ясное дело, не чужой, девке учиться надо, а вы в глухом углу просидели и девчонку возле себя нянькаете.
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Иван Тимофеевич промучился с якобы Сергеем около месяца. Уже степь предгорий сбросила с себя весенний наряд, по низинам голубым цветом отцвёл ирис, по-сибирски — «пикулька». Мухас стал приносить из тайги вкусно пахнущую чесноком черемшу. Здесь её называли колбой. Витаминов в этой черемше был настоящий кладезь. Сене, мать Тойны, с недоверием и затаённой надеждой посматривала на лечебный процесс над зятем, но однажды, после очередного сеанса, муж дочери чётко и ясно выговорил:
— Сергей.
— Чего Сергей? — подпрыгнула Тонька.
— Сергеем меня звали.
Правда, начинающему обретать память молодому мужчине не очень-то и поверили. Посчитали, что привык к полученному наугад имени, вот и бластится ему, что Сергей, но, когда он ясно произнёс фамилию Лопухов, все удивились и обрадовались, только Иван Тимофеевич велел не торопиться, и когда новоявленный Сергей Лопухов, отдыхая на раннем покосе под навесом из берёзовых веток, вспомнил, что он ещё и студент, а учился в Красногорске, Тонька, которая уже вовсю готовилась стать матерью, спросила:
— Студент — это ладно, как дитё назовём?
— Не загадывай прежде времени. Ты сначала родь, а потом языком чеши, — оборвал её отец.
— Ладно, — ничуть не смутилась будущая мамаша, которая принесла им в жбане холодненького кваску, — пусть скажет, сколько будет семью восемь?
— Пятьдесят шесть, — отчеканил Сергей и вдруг засмеялся, обхватив жену за плечи. — Ты опять тяжести таскаешь?
— Ничего, пусть дитя закаляется, а то его ещё просто так и не вышибешь.
Сама же трусила и, когда пришло время рожать, уединилась с матерью в бане и вскоре оттуда послышался басовитый детский крик.
— Никак мужика нам Бог дал, — сказал Мухас и перекрестился.
Иван Тимофеевич после родов у племянницы тоже засобирался в дорогу.
— Куда ты, Иван, — сокрушалась сестра, — прямо лесной человек. Пожил бы ещё с месячишко, Сергея полечил.
— Да он уже здоровее вас всех вместе взятых, — отшутился Иван Тимофеевич. А парню сказал, отведя в сторонку: — Здесь банковская карта, тут вам на всё хватит, не сидеть же в этой дыре, вы молодые, а если ты студент, то и учёбу продолжать надо. Не вспомнил, где учился? Ничего, время придёт — всё вспомнишь, да племяшку мою не обижай.
— Её обидишь.
— Вот и лады.
После сеансов лечения у Ивана Тимофеевича к Сергею стали возвращаться картины прошлого, правда, во сне. Отрывочные и страшноватые: то плывут они с товарищем по какой-то реке, по сторонам нависают над водой тяжёлые скалы, то ночуют в палатке у слабо тлеющего костерка. Сергей выбирается из спальника и натыкается на незнакомых людей. Люди эти прямо зверски кидаются на ребят. Товарищ его, Сергей не может вспомнить ни его имени, ни фамилии, сразу падает, а Сергея долго бьют. Чего требуют, не помнит, знает только одно — бежать надо, да как друга бросишь? Потом словно кто подсказывает: «Беги, дурак, убьют ведь, а так спасёшься и, может, на выручку кого позовёшь». Кого в тайге позовёшь, бежать надо, бежать. И он бежит, ветки хлещут по лицу, по голове… Сон прерывается, а на следующую ночь опять за своё: двое угрюмых, озверевших людей молотят Сергея, он защищается, прикрывает голову от ударов… потом опять провал и снова он бежит по тайге: куда, зачем? В голове одна мысль — не убьют, тайга слопает, поглотит и косточки выплюнет на жухлую траву. Иван Тимофеевич, прознав про то, что зятёк кричит по ночам и от кого-то убегает, успокаивает сестру:
— Бежит, кричит. Пусть побегает, во сне к нему нутренная память возвращается, может, и своих супостатов вспомнит, если он их знал до этого, в чём я сильно сомневаюсь, а ещё запомни, когда человек сон видит, значит, организм исцеляется. Только я, Ксюша, не Господь Бог и много чего ещё не постиг в этой жизни, хотя и пожил немало. В путь мне собираться надо, не век же здесь вашу скотину караулить, а Сергей в свои города уедет, там хорошие врачи есть, подлечат…
— Куда же ты, Иван, столько не виделись, и уже покидаешь нас?
— Покидают — это когда на тот свет собираются, а я в большую жизнь, пора в нонешней теперь обустраиваться, а вашим я хороший куш на обустройство их нужды отделил, пускай только правильно всем распорядятся. И Сергей пущай за своим здоровьем следит, как это сейчас говорят, стресс перенёс немалый, кроме физического ещё и душевный. Приглядывай за ним, Тонька.
Наутро Иван Тимофеевич, прихватив харчей на дорогу, ушёл по лесной дороге, ключом в воду канул, а вскоре в жизни наших молодых произошли значительные подвижки.
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Так же внезапно, как ранее, на хутор Дориных по лесной дороге прикатил Иван Тимофеевич, появился полицейский уазик. Старший лейтенант, казалось, проклял всё на свете, по крайней мере он всё ещё ругался, чуть ли не матом, выбираясь из машины.
— Куда вас, Дориных, занесло?
— Что случилось? — одновременно обрадовались и испугались отвыкшие от общения с внешним миром люди.
— А это я должен спросить, что случилось? У вас здесь обитает такой Лопухов Сергей Васильевич?
— У нас, а чего он натворил? — всплеснула руками мать Тойны. — Чуяло моё серденько, что не к добру этот пришелец нам.
— Ну, пожалуй, не так уж и не к добру, а, Герман Николаевич? — обратился полицейский к собкору «Енисея», это был тот самый Старцев, который вот уже больше года вёл журналистское расследование по делу о пропавших студентах.
— Представляешь, мне знакомый, да что там знакомый, одноклассник звонит, мол, если успеешь к завтрашнему утру в район Приискового добраться, там у вас эмчеэсовцы как раз собрались на учения, вот они и рассказывали о хуторе, на котором обитает один из студентов из Красногорска. Да, предположительно, тот самый, которого вы тогда на Шоше потеряли. — Герман прямо светился весь, пересказывая Ветлицкому всё расследование об истории убийства, как считалось, той истории, в которой они были частично осведомлены. — Купцов тоже активизировался, перехватив нас уже в Абазе. Это надо же, такая удача для прокуратуры — и сразу два «глухаря» прикрыли.
— Хочешь сказать «раскрыли», — Ветлицкий со знанием дела поправил друга.
— Пусть раскрыли. Студент этот собирался по-тихому слинять в Красногорск, ему учиться надо. Только какая там учеба: молодая жена, ребёнок, но главное здесь не в этом для нас, сечёшь?
— Пока ничего ясного. Нашёлся живой свидетель преступления в тайге, Купцову сразу повышение светит.
— Да не только в Купцове дело, там у них от нас сбежавший Иван Тимофеевич объявился.
— Так уж и объявился?
— Не знаю, так или этак, но только он жене этого студента дядей оказался. Представляешь, какой материальчик намечается, только бы Магда командировку подписала.
— Тебе, Герман, неймётся, лавры Василия Пескова не дают покоя. Как я понимаю, на том хуторе только двое пожилых людей остались и что они могут рассказать?
— Предположим, что ты прав, тем более я там уже был с полицией, когда этого студента обнаружили, а за семь вёрст киселя хлебать, или, как говорил мой дед, овчинка выделки не стоит, и всё-таки сенсационный материал налицо.
— Теперь-то ваши души успокоятся, хотя с чего ты, Гера, взял, что на хуторе Иван Тимофеевич подвязался, где хутор этих самых Дориных и где наш Плотников!
— Этот Плотников жене шорца Мухася братом приходится. Студент к ним прибился, говорят, что заросший и начисто его из памяти вышибло.
— Кто вышиб и при чём здесь студент?
— Ты, Ветла, всегда не дослушаешь, а ещё учитель, а учителям воспитанными полагается быть.
— Что, всё, конец повествованию?
— Кабы конец, так вот к этим шорцам, а точнее, к сестре хозяина хутора, приехал наш Иван Тимофеевич.
— Точно наш или предположительно наш?
— Не знаю, документы у него полиция не проверяла и студента этого беспамятного на заметку взяла, только он уже к тому времени в память вошёл…
— У тебя, Гера, как в сказке про Василису Премудрую и Иванушку-дурачка: то вошёл, то вышел, то Иван Тимофеевич, то Тимофей Иванович…
— Не желаешь слушать, не слушай, — обиделся вдохновенный Старцев.
— Да рассказывай дальше, пошутил я, пошутил.
— Шуточки у тебя, Ветла, какие-то людоедские. — Собкор хотел продолжать, и его прямо-таки распирало от желания поделиться новостью, только, всё время натыкаясь на подножки недоверчивого слушателя, журналист терял вдохновение и сбивался с заданного темпа.
— Ты будешь рассказывать дальше, или это у тебя уже конец?
— Приехал на хутор к сестре Ивана Тимофеевича, а племянница у него от этого молчуна уже в положении. Тот, конечно, удивился, мол, как да что, а те ему и поведали историю своего новоявленного зятя. Старик наш как истинный таёжник и целитель взялся голову править, а надо сказать, что найдёныш Тонькин заявился мало что голодный, но и весь побитый.
— Тонька — это кто?
— Да хозяйская дочь. Так вот стал наш егерь голову этому студенту править, память возвращать и травами его отпаивать.
— С чего ты взял, что это студент?
— Студент натуральный, он сам им об этом поведал, когда Тимофеевич его в память ввёл.
Ветлицкий недоверчиво покрутил головой:
— Прямо как в сказке.
— В сказке будет потом, этот паренёк — напарник того самого Логачёва, убитого в тайге, которого мы с тобой нашли под кучей валежника.
— Так сразу бы и сказал. — Андрей поморщился. — А то развёл антимонию на четыре акта.
— Да хоть на пять, знаешь, как Купцов обрадовался, когда этого говорящего студента нашёл, я тоже с ним был.
— Был, да сплыл, старче.
— Не совсем, буду детектив писать на тему: «Загадка таёжной речки».
— Возле речки только один Логачёв оказался, и какая же здесь загадка, чтобы на ней целую книгу отгрохать?
— Как какая? — Старцев ошарашенно посмотрел на Ветлицкого. — Это теперь нам почти всё ясно, а тогда кто убил, кого убили, где второй студент, где преступники? Тысяча вопросов.
Андрею стала надоедать въедливость друга, а тот вошёл в раж:
— Представляешь…
— Да что мне представлять, я сам с тобой был.
— У тебя, Ветла, отсутствует аналитический ум, ты можешь одно: выглянул в сад — и накарябал лирическую картинку, посмотрел на девушку — и запел соловьём, а здесь… — Старцев многозначительно поднял палец вверх. — Здесь нужно сначала создать интригу, озадачить читателя, а потом… бах!
— «И мимо», — как говорил Яшка-артиллерист в «Свадьбе в Малиновке».
— «Не спеши!» — там тоже так говорили.
Ветлицкий с недоверием посмотрел на Германа:
— Даже если Иван Тимофеевич сейчас предстанет перед тобой, то, выслушав такого речистого, как ты, отправит нас обоих куда подальше. Золотишко всё равно принадлежит ему, и нам этот старовер ничегошеньки не должен, даже машина, которую по таёжному бездорожью физрук бил, пока твоя благополучно ночевала в гараже, и то не наша.

Глава 3. Неудачный гамбит
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Только следователю прокуратуры почивать на лаврах было рано. Оба фигуранта дела, Першин и Кротов, разгуливали на свободе, и поймать их было не совсем делом техники, несмотря на то что правоохранительные органы обложили двух друзей как медведей в берлоге, а верней, загнали как волков под красные флажки, повесив едва ли не на каждом столбе их предполагаемые фотографии с фотороботов, воз был и поныне там. Ветлицкий хвост прижал, понимая, что рано или поздно бандюганов поймают, а связи Валентины со своим первым мужем вот-вот выплывут наружу. Если бы его теперешняя жёнушка не уничтожила все Петрухины фотографии, Андрей уже был готов показать их где надо, и вряд ли бы кто посчитал его доносчиком. Впрочем, от всех поползновений подобного рода трусоватого репетитора избавило одно в духе известных боевиков событие.
Старцев чуть свет позвонил другу. Валентина, узнав, кто звонит и глянув на часы, недовольно заворчала:
— Ни днём, ни ночью от твоего Старцева нет покоя, на, слушай.
Собкор прямо слюной давился:
— Слышь, Ветла, дрыхнешь без задних ног, а здесь такие дела творятся…
Ветлицкий, считая звонок друга очередным приколом, уже был готов положить «сотик», но в последний момент отозвался:
— Веселей, старче, выдавай дрова на гора́…
— Зря ты фордыбачишься, тебя тоже, между прочим, касается, и не в последнюю очередь. — И, больше не в силах сдерживаться, выпалил: — Наши фигуранты что выкинули, в ночном клубе «Лотоса» захватили смену, растрясли кассу, а те как раз инкассаторов ждали. У них там ещё и подпольное казино работало, рулетка…
— Какие фигуранты, какое казино? — не мог со сна врубиться в слова собкора Андрей.
— Да проснись ты наконец. Я здесь с Купцовым, у «Лотоса». Они «вертушку» потребовали, охранников разоружили, сейфы повскрывали…
— Ты что, Гера, опять за старое взялся, без шуточек своих дебильных не можешь? Кто, кого и за сколько, если не шутишь?
— Петруха с Кротом в «Лотосе» заложников держат и «Робинсона» требуют, вертолёт такой типа стрекозы. Короче, Купцов советует и тебя для опознания наших старых знакомых подпрячь.
— Если они пока с переговорщиками торгуются, то пусть для начала их живыми возьмут.
— Живыми, мёртвыми, всё равно опознавать придётся, так что не вяжи варежку, Ветлицкий.
Старцев замолк, наверное, что-то у них с задержанием налётчиков не срасталось. Валентина заворочалась и недовольно пробурчала:
— Чего там, Андрей?
— Чего, чего, а того, что, кажется, твоего бывшего повязали.
— Моего, где?
— В казино, что в «Лотосе», каких-то заложников с Кротом держат, выкуп требуют, вертолёт, короче, Купцов советует и тебе для опознания старых знакомых прибыть на место задержания.
Валентина, потягиваясь, села в постели:
— На Петьку это похоже, допрыгался. Вертолёт ему подавай.
— Ухлопают их «менты» в два счёта, — безо всякого зла заметил Ветлицкий, но до Валентины Дмитриевны только сейчас стал доходить весь смысл происходящего. — Так почему же мы сидим, надо к этому «Лотосу» ехать. Вызывай такси!
— Нам-то зачем? — попытался отвильнуть от поездки Ветлицкий.
— Может, уговорим? — чуть не плача, стала торопливо одеваться жена. — Пристрелят — и глазом не моргнут. Будут они им вертолёты подавать, да и откуда в нашей «дыре», — зачастила Валентина, — вертолёты?
Таксист, несмотря на ранний час, подъехал на удивление быстро. Узнав, куда надо ехать, сообщил:
— Я уже два раза там был, родственников заложников подвозил, и откуда только узнают люди?
«Земля слухами полнится», — хотел заметить Ветлицкий, но промолчал и только сделал вид, что следить за мелькающими строениями ему интересней, чем всё, что творится у «Лотоса».
2
У вечернего кафе собралась приличная толпа. Люди кучковались за оградительной лентой. Андрей с Валентиной, заметив Купцова и Старцева, протолкались к ним. Завидев их, Старцев что-то сказал следаку, тот недовольно окинул добровольных помощников взглядом:
— Вы, что ли, жена этого пирата?
— Бывшая.
Было заметно, что лицо Валентины Дмитриевны поминутно менялось, оно то покрывалось красными пятнами, то становилось бледным, едва ли не с синюшным оттенком.
— И полагаете, что у вас что-либо получится? Всё-таки «бывшая», это далеко не настоящая. — Купцов кивнул одному из полицейских. Пропусти!
Как только Валентина оказалась внутри оцепленной зоны, она быстрым шагом направилась ко входу в кафе. Шла и не знала, правильно ли она поступает и вообще там ли её Петруха?
— Куда? — охнул Купцов. — Точно погоны снимут.
— За что? — глупо спросил Ветлицкий.
— Вот положат сейчас её эти захватчики, и будет картина маслом, а ты, Ветлицкий, чего здесь забыл, или тоже родственником бандитам приходишься?
— Я — нет.
— Тогда марш за оцепление и прессу с собой прихвати.
— Из-за тебя и меня Купцов выгнал, — возмутился собкор, сматывая шнур от микрофона. — Вечно ты только заботы и несчастья приносишь.
— Ещё раз здравствуйте вам, то ты меня с постели поднимаешь, то кроешь во все корки, а ты отсюда из-за меня выпорхнул? Меньше надо было из себя незаменимого помощника полиции изображать…
Пока друзья этак меж собой препирались, Валентина уже дошла до входной двери и в нерешительности остановилась, не представляя дальнейших своих действий. Толпа притихла, а кто-то отчётливо произнёс:
— Да она с ними заодно, наводчица!
— Все они тут заодно, — заметил кто-то.
— Развели мафию по беспределу.
Но бывшая жена, а нынешняя любовница одного из налётчиков, не слышала возмущённых возгласов.
— Петя. — И поняв, что её не слышно, уже громче выкрикнула: — Першин!
— Чего орёшь? — высунулся в створ двери Крот. — Тебя кто приглашал?
— Позови Петра, — всё так же громко повторила Валентина.
— Может, тебе ещё и Екатерину пригласить… Вторую?
В толпе заволновались:
— Скажи им, пусть заложников освобождают. Люди всю ночь работали, а тут, погляди-ка, распорядители нашлись.
— Наши условия не изменились, деньги и вертолёт! — ответствовал Крот и уже к Валентине обратился: — Да иди, откуда пришла.
— Я не к тебе пришла, а к Пете.
— О Пете надо было ещё до развода думать.
Тут прилегающее пространство огласилось звуками полицейской сирены. Из спецмашины высыпали люди в чёрном одеянии, опираясь на капоты, выставили свои винтовки снайперы, и Крот нырнул вовнутрь кафе.
— Возвращайся! — крикнул Купцов добровольной переговорщице и, обернувшись к Старцеву, заметил: — А то подстрелят, как куропатку.
— Она же как лучше хочет, с ними совсем не связана.
— Обзор стрелкам закрывает ваша доброхотка. Ишь выставилась.
Только Валентина никуда не собиралась уходить. Она подошла к двери почти вплотную и принялась барабанить в гулкую створку сначала робко, а потом изо всех сил.
— Вот привязалась, только мешает, а не помогает, — заметил Купцов. Тут подоспел какой-то чин с громкоговорителем и прокричал:
— Граждане налётчики, предлагаю вам сдаваться, пока я добрый. Разъясняю для особенно тупых, в нашем городе нет никаких вертолётов. — И добавил потише, но вполне членораздельно: — И городская казна пуста.
— Шутишь, командир, — высунулся в притвор двери Крот, и тут же планку чуть ли не впритирку с его головой разнесло в щепки. Валентина от неожиданности присела. Кажется, до неё стало доходить, что здесь не в игрушки играют.
— Кто давал команду стрелять? — окрысился Купцов.
— Молодой, — отозвался один из людей в чёрном.
— Молодой, — вскипел капитан, — а если он там за дверью заложника положил? На кого смерть списывать будешь, на молодость? Из тюрьмы выйдет уже в годах.
Тут подъехала ещё одна полицейская автомашина с громкоговорителем на крыше. Она уперлась в ограждение и стала увещевать налётчиков отпустить заложников.
Видя, что дело принимает нешуточный оборот, Валентина опять попыталась приблизиться к двери. Створка приоткрылась, и, прежде чем бывшая жена Петрухи успела что-либо сказать, высунувшаяся наружу рука затянула женщину внутрь.
— Пропала баба! — охнул кто-то из столпившихся зевак.
— Граждане, прошу очистить территорию! — начали вещать в микрофон из подъехавшей спецмашины. — Вы мешаете работать правоохранительным органам и подвергаете свои жизни опасности. Граждане… Капитан Одинцов, — продолжили распоряжаться из машины, — почему не принимаете меры по зачистке территории?
Капитан замахал руками. Однако, видя, что его действия не приводят к нужному результату, кивнул подчинённым, но толпа, в которой было много родственников заложников, не очень-то подалась назад. Время неумолимо двигалось вперёд. К уже существующей толпе стали подтягиваться любопытные из окружающих домов, и количество зевак увеличилось.
— Надо им путь на чердак перекрыть, уйдут, — посоветовал Купцов капитану.
— Да пусть катятся к такой бабушке, отмахнулся капитан. — Стану я своими людьми из-за какой-то сволоты рисковать.
— Рисковать? — удивился Купцов. — Да на них уже два убийства, как минимум, висит.
— Хотите ещё два или все четыре прибавить?
— Штурмом пригрозите — возможно, дадут слабину.
— Дадут ли, — криво усмехнулся капитан, — бабушка надвое сказала.
Говорящий рупор на полицейском автомобиле то грозился, то обещал во всём разобраться по-хорошему.
— Если два убийства, то вряд ли они клюнут на ваши посулы, — заметил Старцев, и Ветлицкий был с ним вполне согласен. Он хоть и боялся за жену, но в душе верил, что всё должно закончиться без смертоубийства.
Купцов снова схватился за телефон. Начальство призывало к штурму. Владимир Иванович не соглашался. Это стало ясно по тому, что он кричал в трубку:
— А с кем здесь мне штурмовать: девять спецназовцев да моих два сотрудника без полномочий! И немного погодя снова убеждал кого-то наверху: — Да с кем я оцепление организую, поднимутся на чердаки, а там по секциям уйдут.
— Наверное, придётся принимать самостоятельное решение, — устало поделился с капитаном следователь прокуратуры Купцов. — Наделили правами, обещали подмогу, а людей вокруг собралось, людей…
— Я думаю, много зевак не пострадает. Не знаю, есть ли у бандитов принесённое оружие, а у охраны казино только перцовые балончики и «травматы».
— Ладно, давай рискнём.
«Рискнут они, — подумал Ветлицкий, — если бы своими жизнями рисковали…» — и поделился соображениями со Старцевым.
— Своими, — удивился тот, — а то чьими же, не твоей жизнью рискуют и вообще ты можешь линять отсюда.
— Сам позвонил, а теперь заедаешься.
— Я позвонил, полагая, что твоя жёнушка поможет, а она ишь, как хвостом вильнула. Все карты Купцову попутала, наверное, у неё любовь к своему бывшему не прошла?
— Что теперь говорить, и не тебе судить, по большому счёту, об этом.
— Ясно, не мне, — согласился Герман, — только она и с твоей персоной не очень считается, ишь запела: «Петя, Петя…» А этот Петя чуть нас не положил тогда, у костра на Шоше.
Капитан уже дал команду своим бойцам рассредоточиться под стеночками дома, подтянуться ко входу в кафе и по сигналу взламывать дверь, только буквально за мгновение до штурма двери распахнулись, и на пороге появилась Валентина, но пружина механизма атаки разжалась и не в силах уже была вернуться в исходное положение. Спецназовцы, бросая свето-шумовые гранаты во внутреннее пространство кафе, ринулись вперёд. Вышедшую женщину сшибли с ног, наружу повалил густой дым, раздались скупые и как бы приглушённые хлопки. Капитан тоже бросился вовнутрь, Купцов и Старцев за ним.
Ветлицкий сначала растерялся от неожиданности случившегося, но потом и он бросился… к Валентине. Она ничком лежала у порога заведения, и Андрей оттащил жену в сторону. Скорых приехало сразу несколько, за ними телевизионщики, подоспело два наряда полиции. Санитары первою загрузили жену Ветлицкого в скорую, и Андрей еле упросил, чтобы взяли и его на правах законного супруга. Сидя на сиденье подле жены, Ветлицкому казалось, что машина еле ползёт по городским улицам, притом с выключенной сиреной, хотя во всех репортажах неотложки неслись, как угорелые, тревожа окрестные кварталы сумасшедшим воем сирен. Андрей уже хотел сделать замечание водителю, но вспомнив, что его самого запустили в салон из милости сопровождающих, решил помалкивать и молча всматривался в лицо Валентины: оно, полузакрытое кислородной маской, не выражало никаких эмоций, кроме неподдельного страдания, что ещё сильнее действовало на сопровождающего её мужа. Наконец, скорая помощь остановилась у здания с высоким подъездом и распахнутыми дверьми.
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В приёмном покое травматологии, куда из каких-то непонятных сопровождающему соображений доставили его жену, Валентину сразу определили в стационар, а растерянного мужа отправили домой, наказав приходить на следующий день, а лучше — когда всё станет ясно о состоянии здоровья пострадавшей. Возражений от Ветлицкого со стороны медицинского персонала не принималось.
— Хоть жить-то она будет? — Ничего лучшего Андрею не пришло на ум.
— Я не Господь Бог, — сердито буркнул либо врач, либо санитар.
Заботливый муж без сил опустился на табурет в приёмном покое. Так и сидел в позе невольника, укоряя себя за то, что не совсем внимателен был к жене прежде, хотя она и не забыла Петруху. «Постоянство — признак ограниченности» — совсем некстати пришло на ум изречение, слышанное, как ему теперь казалось, ещё в далёкой юности.
Из состояния оцепенения, если не сказать больше — анабиоза, его вывела женщина необъятных форм, в белом халате:
— Идите домой, — сказала она басовито. — Всё равно сегодня не пустят, да никому неизвестен результат обследования. Здесь она не одна…
— Да, да, — заторопился мужчина, — однако на всякий случай поинтересовался: — Только завтра я где жену найду?
— Найдёте, если сильно захотите.
Пошатываясь, Андрей вышел на крыльцо приёмного покоя, сильно опасаясь, как бы его самого заодно не положили в больницу, и вдруг его охватило такое состояние, как будто он опоздал на поезд, состояние глубокой тревоги и понимания, что поезд уже не догнать.
Домой Ветлицкий возвращался, как в бреду. Всё здесь смешалось в один большой эпизод: вспоминалось, как познакомился он с Валентиной, как долго она не соглашалась сходиться с коллегой, и да, и нет. Теперь-то стало понятно — Петруху она не забыла. «Наверное, всё дело во мне, — соображал Андрей. — Будь я понастойчивее, поудачливее, может, их совместная жизнь и началась бы пораньше и была посчастливей, хотя какое это имеет теперь значение?»
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А в зале кафе «Лотос» царил полный разгром, такое впечатление, что здесь оттопталось стадо ополоумевших слонов и среди всего этого бедлама прямо в центре стояли Купцов, Старцев и ещё какой-то незнакомый мужчина. Они, разговаривая вполголоса, сгрудились у трупа человека, лежащего навзничь. Как Андрей оказался снова у места побоища, не помнил, возможно, доехал назад в одной из скорых, но денег на такси у него точно в карманах не было.
Завидев Ветлицкого, Герман сразу взял его в оборот, только обращался он к Купцову:
— И Андрей может вам подтвердить, правда, он трупов боится.
— Не больше тебя, — огрызнулся Ветлицкий. — Чего тут подтвердить надо?
— Личность убиенного.
Перед впечатлительным литератором лежал некогда человек с ружьём, который выследил их у костра на отмели реки Шоша, а ещё это был первый муж Валентины, тот самый, который ночевал у них в квартире вместе с Кротом, совсем недавно. Петруха, а точнее, Пётр Першин, о чём Ветлицкий признался Купцову, утаив факт ночёвки последнего у них дома.
— Жаль, второй ушёл. — Старцев уже разыгрывал из себя опытного Пинкертона.
— Вы Крота упустили?! — от души сожалея, воскликнул Ветлицкий.
— Тут такая заварушка случилась, да что я тебе объясняю, Ветла, сам видел. — Собкор отрывался по полной. — Люди говорят, он же патлатый, на башку платок натянул, типа банданы, и поминай как звали.
— Да, Кротов нам всю статистику портит, как тут закроешь дело, если один из фигурантов разгуливает на свободе? Ох и намылят мне шею за самоуправство. Будем искать, — словно читая мысли учителя, констатировал следователь. Пойду перед начальством отчитываться. — И Купцов, поручив труп санитарам, удалился с неизвестным субъектом, так и не проронившим ни единого слова.
— Это из ФСБ товарищ, — объяснил потом Ветлицкому собкор «Енисея», он тоже торопился передать информацию о происшествии в «Лотосе» своему редакционному начальству, и только школьному учителю и репетитору не перед кем было отчитываться на данный момент, а поэтому он, отрешившись от всего случившегося, брёл вполне бесцельно по улице теперь, можно сказать, родного города, которому до всех его горестей и переживаний было ровным счётом наплевать. То он сетовал на Валентину, то ругал самого себя. Всё-таки пострадавшая была женщиной, а он — мужчина, и, значит, последнее слово должно было быть за ним, а какое тут последнее слово? Валентина Дмитриевна привыкла в силу своих учительских замашек брать ответственность на себя, вот и сейчас зачем-то сунулась к двери этого самого кафе, как она помогла Петрухе, а ему как? Если бы начать всю их совместную жизнь сначала, то он, Андрей, уже не допускал бы той мягкотелости, не старался при каждом удобном случае спрятаться за спину жены, вот и она, чувствуя слабину в характере мужа, привыкла всё брать на себя, а такая привычка, как показал сегодняшний случай у дверей кафе, до добра не доводит. Купцов-то сразу воспользуется случаем и всё поведение Валентины поставит в вину ему, Ветлицкому. Андрей уже видел, как Владимир Иванович, постукивая карандашиком по следовательскому столу, спросит при очередной встрече в прокуратуре: «Что ж это вы так жену распустили? Похоже, она вами верховодит, а не вы в семье хозяин?»
Вернувшись домой в весьма растрёпанных чувствах, Ветлицкий собрал и поскидывал в ящик комода вещи жены, заправил постель, присел на краешек дивана и стал соображать, как он пойдёт завтра навещать Валентину, что ему взять с собой: продуктов или букет цветов — и то, и другое казалось Андрею нелогичным, тогда он, не раздеваясь, просто завалился на убранную постель и незаметно для самого себя задремал.

Глава 4. Сплошное разочарование
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На следующий день после инцидента с захватом заложников Ветлицкий отправился на поиски жены Валентины в больничном комплексе, к которому он специально пошёл пешком, чтобы окончательно прийти в себя. По дороге зашёл на рынок, купить для жены цветы, пряча свою неудовлетворённость и шаткость за негромким букетом. То, что отношения с её бывшим мужем для Андрея были не совсем в порядке вещей, стало ясно после того, как он увидел, с каким безрассудством и отвагой она бросилась уговаривать Петруху. Парень тот был, конечно, видный, но его безалаберный образ жизни не мог, в конце концов, не привести к разрыву. Ветлицкий вспомнил, как там, в тайге, где произошла их встреча с Кротом и Першиным, последний хладнокровно целился то в Старцева, то в него и ведь выстрелил, правда, впопыхах промахнулся, хотя на бандитах уже висело убийство студентов и терять им было нечего. Терять было нечего, но и приобрели они не бог весть что, если решились на ограбление в «Лотосе».
Андрею не понятно было, почему Валентина до сих по продолжала цепляться за своего первого мужа. Вспомнилось, с какой решительностью она двинулась к двери увеселительного заведения, а ведь Валентина Дмитриевна преподаватель, личность на виду. Не подумала ни о себе, ни об Андрее, их отношениях и любви. Значит, прежнюю совместную жизнь можно было назвать одним словом — сожительство. Ветлицкому стало горько, что он так внезапно перешёл из пылкого любовника в разряд едва ли не квартиранта, а любовь у них с Валентиной была полна страсти и бурных признаний во взаимных чувствах. Была и сплыла. Андрей шёл на встречу с пострадавшей женой и не знал, какою будет эта встреча, какими будут их первые друг другу слова.
«А если она умерла, — мелькнула беспокойная мысль, — если она сейчас лежит в морге, на цинковом столе, и врач равнодушно вскрывает её тело?» — хотелось плакать, да что там плакать, выть, доведя себя до той критической точки, после которой уже ничто не важно. Шёл, вспоминая своё детство, когда в семейной ссоре погиб его отец, а мать и деда с бабкой отправили в места не столь отдалённые, дав немалые сроки, приравняв к врагам народа, потому что отец к тому времени был уже и председателем колхоза и участником войны, а главное, Героем Труда, отсюда вывод, на чью жизнь покусилось семейство матери. Хотя теперь-то Андрей понимает, придя с войны и поспешно женившись, отец его не мог так просто отказаться от сознания, что он выжил в тяжёлом и скорбном водовороте военных событий. Он, как и те солдаты, возвратившиеся с войны, не мог поверить, что остался в живых, а женщины, которые стали вдруг так близки и желанны, это и его женщины, которые тоже требуют, чтобы их любили. Ревность ли матери, бесшабашность ли и загулы отца стали причиной той страшной зимней ночи, после которой так круто повернулась жизнь маленького Андрюшки. Брат матери, дядя Миша, принял опекунство над племянником и строго следил за тем, чтобы сестре, сидящей в северных лагерях, не пришлось после попрекать брата в поверхностном отношении к воспитуемому. Как ни хорошо было в доме дяди, и всё-таки сиротское детство постоянно напоминало о себе, когда он сталкивался с нечто подобным в жизни других. К матери Андрей не испытывал горячих сыновьих чувств ни тогда, когда она отбывала срок, ни потом, когда вышла на свободу. В душе он понимал, что не прав, тем более наблюдая, чаще по телевизору, в соответствующих тематических передачах, как тоскуют о матерях, как грустят о материнском тепле дети, оставленные родителями, он корил себя за чёрствость, за отсутствие тоски по матери, её теплу, её словам поддержки или даже осуждения, когда Ветлицкий в чём-то был неправ. Приметно такое же отношение Андрей наблюдал и в отношении Валентины к своему красногорскому сыну, хотя в их отношения он старался не вмешиваться.
Так, одолеваемый сомнениями и предположениями, Андрей дошёл до больничного комплекса. Блуждать по больничным коридорам ему не пришлось.
Дежурная кивнула на листок, прикреплённый к доске объявлений:
— Ищи здесь, если фамилию знаешь.
— А что, бывает, не знают? — машинально поинтересовался ранний посетитель и стал изучать длинный список фамилий этого скорбного учреждения. — Уже нашёл, в шестой палате, Стогова В. Д.
Дежурная позвонила на пост.
— Её сегодня выписывают, — сообщила женщина посетителю с цветами.
— Как выписывают, ведь её только вчера на скорой к вам привезли.
— Вчера привезли, а сегодня выписывают.
— Что-то рановато, — удивился Ветлицкий.
— Бывает, что прямо с носилок убегают, а когда в машину грузили, глаза закатывали.
— Где же мне теперь её искать? — переспросил даже, кажется, слегка разочарованный муж. Он уже представлял, как будет ухаживать за женой, навещать её в больнице, кормить различными вкусняшками, как они быстро помирятся и забудут про существование этого Петрухи, тем более его уже отправил на тот свет какой-то спецназовец. Тут ему и суд, и приговор. Ещё бы Крота привлечь за все его художества.
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А между тем Крот, удачно выскользнув из толпы, мучительно соображал, как ему быть дальше. Работать физически он не привык, может, опять к Левашову податься, говорят, он на Севере нехилые дела проворачивает? Надо у левашовской жены адресок взять, правда, он, Колька Кротов, по решению того же Левашова, посоветовал Кирке, чтобы она больше мужу на глаза не попадалась…
Было время, когда Крот запросто распоряжался судьбами людей, жизнями их и смертями. Случались и у Крота промахи, такие, как история с двумя студентами, что за ребята, вроде бы сплавлялись по рекам, самосплавом развлечение тех лет называлось. Вот и сплавились до Петрухи с Кротом. Студенты не пожелали поделиться продуктами, то есть отдать последние, в завязавшейся драке одного сразу убили, второго оставили подыхать как собаку, и что с ним потом стало, им было неинтересно, только второй студент на редкость живуч оказался, до жизни охоч. Вот и вышло, что кроме убежавшего в тайгу ещё на двух свидетелей напоролись, охотников за збруевским золотым запасом. С теми двумя «лесные братья» хотели разделаться как с ненужными свидетелями, да последних вертолётчики эмчеэсовские выручили. Одного не учли бандиты, что по их следу давно уже шёл дотошный сыщик республиканской прокуратуры Купцов. Дело то сходило на нет и его едва не отправили в архив, то проявлялось вновь.
«Жаль Петруху, — рассуждал Крот, вспомнив другана и подельника. — Говорил я ему, что давно пора из города мотать, а у того любовь проснулась к своей первой жене, Валентине. Вот и доцацкались, ни письма, ни денег, как говорили у них на зоне. Теперь отсидеться бы недельку, другую и…»
Переждав, пока в городе стихнет суматоха после бури в «Лотосе», Крот двинулся на окраину, где у его дружбанов была контора, автосервис «Факел». Почему «Факел», Кроту было неведомо, а вот троих автомехаников — Струка, Вовчика и Вадима — очень даже хорошо помнил. Тогда, ещё на «малолетке», они крепко друг за друга держались, а теперь? Были у Кольки кое-какие сомнения, хотя в крутые «девяностые» их пути не единожды пересекались. Кротов тогда около Левашова крутился, а друганы его как бы сами по себе, в городе на путь исправления становились.
В шиномонтажке «Факел» работа шла ни шатко ни валко, на зимнюю резину переходить было рановато, а с крупным ремонтом к этим ханыгам не обращались.
— Где ваши? — спросил, пройдя в ангар, Крот у парня в синей спецовке.
Тот, пожав плечами, кивнул на дверь в противоположной стене: «В конторке, наверное, гужуются».
Кротов тоскливым взглядом оглядел помещение ангара: железные балки перекрытий уже лет полста как никто не красил, и паутина густой сетью свисала там и тут. Прокопчённые стены с некогда полукружными ясными окнами недалеко ушли от унылого вида балок, и только новенький тельфер для поднятия тяжестей напоминал, что здесь в самом деле размещается какое-то техническое сооружение для ремонта и обслуживания механизмов. Наконец Крот, которому некуда было податься, двинулся к двери, на которую ему указал работник «Факела».
В тесном помещении конторки было накурено, и вся троица, кажется, чифирила, потягивая «чай» из одной кружки и время от времени доставая карамельки из лежащего тут же, на столе, пакетика. Поздоровались и, похлопывая друг друга по спине, обнялись: «Здорово, братуха…» К сути дела долго не приступали, Крот медлил, и дружбаны его не торопили. Времени у совладельцев автомастерской хватало, и проблемы бывшего другана их мало интересовали. Решившие завязать с прежним криминальным ремеслом его владельцы не бог весть как обрадовались появлению такого товарища.
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Искать жену Ветлицкому не пришлось. Дежурная, по-видимому, сообщила, что за пациенткой их больничного учреждения уже пришли. Там, где находилась Валентина, явно не ожидали такого скорого появления родственников, потому что дежурившая в приёмном покое женщина ответила:
— Пошевеливайтесь вы там, а то её муж чуть ли не ночевал возле меня. Побыстрей эту побитую отправляйте.
— А разве её били? — удивился Андрей.
— Не знаю, сами разбирайтесь. — И отвернулась к окну, давая понять, что судьба женщины, привезённой на скорой помощи, её совсем не интересует.
Ветлицкий удивился чёрствости дежурной, но смолчал, к тому же дверь в приёмный покой открылась, и перед ним предстала пострадавшая при освобождении заложников в кафе «Лотос» Валентина собственной персоной. Конечно, не скажешь, что вид у жены был цветущим: на голове повязка, левая рука в подвешенном состоянии, правда, лицо без швов и ссадин. У ожидавшего много худшего Андрея отлегло от сердца, а понимая, что приёмная больнички — не самое лучшее место для изъяснения чувств, оба двинулись к выходу, только Ветлицкий, вручив припасённый букет пострадавшей, предложил вызвать такси.
— Можно и такси, — вяло согласилась Валентина, — куда через весь город в таком виде. Вызвали «Яндекс» и вскоре уже были дома. Не успели привести себя в порядок, как позвонил Купцов:
— Извините, я в больнице справлялся, сказали, что пациентку выписали в хорошем состоянии. Вы, Андрей Андреевич, предупредите жену, так, на всякий случай, помягче, что второго фигуранта не взяли и мало ли каких неожиданностей от него следует ожидать? — Нужно бы уяснить кое-что, а уловив нотки неудовольствия в ответах Ветлицкого, ничуть не смутился и добавил: — Понимаю вас, она не в форме, что ей сейчас тяжело, только в ваших же интересах, чтобы по горячим следам…
Андрей посмотрел на жену, заметив вполголоса: «Боится, что следы остынут», — и хмыкнул, как-то непроизвольно у него это получилось, но Купцов принял такой пассаж на свой счёт и, ещё раз извинившись, всё же спросил:
— Вы сейчас дома? Хорошо, я минут через двадцать подскочу.
Не удивляясь такому напору, Ветлицкий добавил, как бы звонившему вслед: «Скакал казак через долину…» — а жене сообщил:
— Минут через двадцать их сиятельство прибудут собственной персоной. Велено ожидать.
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Появление Крота в шиномонтажке не бог весть как обрадовало давнишних корешей.
— Да вы здесь живёте, как кум королю, сват министру, — удивился Кротов.
— Живём, хлеб жуём, — отреагировал Струк.
— К вам я, братаны, — безо всякого вступления объявил Крот. — Вчера менты в «Лотосе» накрыли.
— Они бы вас не накрыли, только вы сами подставились. — Струк попинал резиновый балон и отвернулся, как бы давая понять, что сильно-то разговаривать им с беглым беспредельщиком не о чем.
— Хотели «капусты» срубить, — осклабился Крот, — да кое-где не срослось.
— Если с капустой у вас напряжёнка, то пододвигайся, хоть чайком побалуемся.
— Принимаете меня? — Кротов подошёл к столу и сразу, не откладывая разговор в долгий ящик, продолжил: — Мне бы здесь недельку перекантоваться, грехи кой-кому отпустить, рассчитаться…
— Если есть чем рассчитываться? — встрял в разговор Вовчик, с виду самый интеллигентный из всех, без блатных манер.
— С тех, кто задолжал, взять бы.
— Вообще-то у нас и без твоих дел невпроворот, работать надо.
— Ишь, как вы запели: «Работать надо», а кто из вас базарил, что работа не волк, в лес не убежит?
— Работа непыльная, да и крыша хорошая. — Струк поднялся из-за стола. — Кстати, если здесь думаешь отсидеться, то ненадолго, народу слишком много постороннего вокруг шастает. — И, словно оправдываясь, добавил: — Бывает и «менты» свои лайбы подлатать пригоняют…
— Расповадили их, вот и шастают. Небось на халяву им тачки чините?
— Когда как, — уклончиво заметил Струк. — Мы народ подневольный.
— Во терпилы, вы уже и под ментами ходите?
— А ты вольный сокол, — усмехнулся всё тот же Струк, — то-то прибежал, запыхавшись, как заяц, петлял по городу, следы запутывал?
— Харе собачиться, пошли, пацаны, а то скоро клиенты прибудут, а у нас ещё ни в шубу рукав, как говорил «дубак» на продоле. — Вовчик поднялся, а за ним остальные, оставив Кротова сидеть возле пустой кружки с остатками чифира и кульком карамелек.
Позднее, когда собрались в подсобке, Вадик спросил у Крота:
— С кем поквитаться собрался?
— Скорей с чем, чем с кем, вы их знаете, один фраерок по кличке Ветла, стихоплёт, помните, которого вы упустили тогда с бумагами?
— С бумагами бизнесмена Пулькина, у Надьки Вострецовой, его шмары.
— Что-то мелковата рыбка для таких ловкачей, как ты.
— Ёрш зловредный. Он теперь возле Вальки трётся.
— Что за «кадра»?
— Петрухина жена. Того шлёпнули в кафешке.
— Понятно. — Вовчик зло посмотрел на Кротова. — Единственный правильный мужик был — и того прошляпили.
— Я тут ни при чём. Валька переговорщицей от ментов заявилась и давай Петрухе лапшу на уши вешать. Тот и раскис. Может, сейчас на ИВСе чалился бы, живой, а там видно будет, так жёнушка его бывшая всю мазь испортила. — Крот шумно вздохнул. — Петруху сговорила идти с повинной, а тут спецназовцы на штурм пошли, Першина, кажется, первым положили.
— Петруху положили, а ты вывернулся.
— Так, видно, карта легла. Еле до вас добрался.
— Ты, Крот, и на зоне крученым был, чего тебе не сидится, пора бы уже и остепениться. — Вадик неодобрительно посмотрел на Кротова.
— Куда мне до вас, до правильных. — Крот цвиркнул сквозь зубы на бетон мастерской.
— Ты, Крот, не собачься, отсиживай свою «недельку» и сматывай удочки, — подвёл черту под «базаром» с бывшим кентом, Вовчик и вся троица пошла в гараж по своим делам, а Колька Кротов, сидя за убогим столом и посасывая «хозяйскую» карамельку, может, впервые задумался о ходе своей никчёмной жизни. Правильно люди говорят, что всё начинается с семьи, а какая семья была у Кротовых, да почти никакой. Сколько себя он помнил, жили они в полуподвальном помещении городской окраины, мать работала техничкой в ОРСе, к скудной своей зарплате, которую отец, грузчик на пристанских складах, ухитрялся пропивать безо всякого зазрения совести, ничем больше не могла прибавить к семейному доходу. Правда, когда отец приходил пьяным в дым, мамаша приводила в тесную комнатушку чужих мужиков, и после этого у неё появлялись лишние копейки. Тогда Колька со своим младшим братом летели в магазин и тратили материнский приработок с неимоверным, если так можно сказать, размахом. Только на «левый материнский приработок» сильно не пошикуешь, и приходилось ждать очередного батиного загула. Однажды отец заползл в полуподвал, едва держась на ногах, да тут же и рухнул на пол, но Колька заметил, что в руке у него были зажаты несколько денежных бумажек. Отчаянно труся, мальчишка подобрался к отцовской руке и осторожно вытянул двадцатипятирублёвую купюру. В школьном буфете, не думая о последствиях, он накупил себе всяких вкусностей, и ещё осталась десятка. Поваляв её для пущей правдивости в придорожной грязи, он отдал деньги матери, сказав, что нашёл у хлебного ларька. Мать несказанно обрадовалась, а отец только подивился честности родимого отпрыска и тут же отобрал деньги у матери, а домой опять заявился пьяным.
В школе к Кроту относились безо всякого почтения, что было взять с сына технички и грузчика, когда в их классе учились дети капитанов «Речфлота», механиков, дети конторских работников с различных пристанских предприятий. Девчонки были одеты всегда не в пример другим — в кружевных белых фартуках, пионерские галстуки всегда на них были шёлковыми и заботливо отглаженными домашними работницами, а Кольку и в пионеры-то не приняли вместе со всеми, пообещав принять позднее, да так и забыли. Впрочем, сорванец этим нисколько не тяготился, учился он кое-как и понимал, что состоять ему в столь уважаемой организации, числясь внучонком Ильича, и по штату не положено. Постепенно втянулся с такими же, как и он, малолетними отщепенцами в игры на деньги, стал курить, короче, покатился под уклон, а после того как они стянули в клубе речников задрипанный магнитофон, загремели все участники кражи на «малолетку».
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Как и обещал, Купцов уже через двадцать минут был в квартире Стоговой. Обойдя жилище, зачем-то выглянул в окно и заметил, как бы мимоходом:
— Это хорошо, с одной стороны, что у вас четвёртый этаж.
— А с другой? — уловив нотки беспокойства в словах следователя, спросил Ветлицкий.
— Да с любой хорошо, если хорошо кончается. — И, не давая больше возможности хозяину квартиры поупражняться в словоблудии, с полчаса донимал вопросами Валентину Дмитриевну своими что да почему. Может, и дольше затянулась бы его беседа с потерпевшей, если бы сам Андрей не стал нарочито греметь посудой на кухне, и когда подобное не возымело должного воздействия, то направился к беседующим в комнате.
Жену он застал едва ли не в полуобморочном состоянии и осуждающе посмотрел на Купцова, тот всё понял и, уходя, сказал Ветлицкому, но так, чтобы не слышала Валентина:
— А всё-таки хорошо, что у вас четвёртый этаж.
— Что так? — нарочно переспросил заботливый муж.
— Воздух свежее, — усмехнулся Купцов и добавил: — Допоздна по городу не прохлаждайтесь. Режим дня советую Валентине Дмитриевне соблюдать, да и вам… тоже.
После ухода следователя Андрей сказал:
— Тоже мне, успокоил. Доктор нашёлся, покой прописал нам обоим и побольше свежего воздуха на своём этаже. И для чего только эти органы внутренней безопасности государство содержит?
— Он из прокуратуры, — слабо отреагировала жена.
— Одно другое не отменяет, зачем ты только к этим… в кафе попёрлась? Приехали спецназовцы — и пожалуйста вам. Так, возможно, обоих голубчиков повязали бы?
Ветлицкий нарочно вызывал жену на откровенный разговор, хотя понимал, что подобное с потерпевшей женщиной начинать рановато. Наказ Купцова и его особенное внимание к безопасности жилища, в котором проживают супруги, а так же к их собственной безопасности, как-то болезненно насторожил обоих, тем более Андрей ещё не был вполне уверен в том, знает ли жена о гибели своего первого мужа, а та никак не показывала, что ей известно, а что — нет.
— Тебе хоть больничный лист выписали? — спросил он Валентину. — Теперь в таком виде недели две в школе носа не покажешь.
Та поморщилась.
— Да какие-то бумаги дали и сказали, чтобы у своего лечащего врача всё оформить в районной поликлинике.
— Всё равно по городу до больницы ещё добраться надо, да и мне своих учеников реанимировать для занятий пора. Из-за какого-то паршивого Крота работу не оставишь.
— Почему только из-за Крота, а разве Першина ты уже не считаешь за действующее лицо во всей этой комедии?
— Першин на тебя зла не держит, — заюлил Ветлицкий, поняв, что едва не проговорился, — а вот Крот…
— Кротов один на дело не пойдёт. — Валентина Дмитриевна вопросительно посмотрела на мужа.
— Да, да: «Раз пошли на дело, выпить захотелось…» — Андрея так и подмывало сообщить супруге о гибели её первого муженька, тем более, чем быстрее Валентина приходила в себя, тем сильнее обида на её поступок в кафе брала за душу впечатлительного и мнительного поэта.
В кои-то века всё складывалось в их семейных отношениях как нельзя лучше. Вроде бы появилась семья, завязалась прочная связь с положительной женщиной, он уже и о ребёнке стал подумывать, квартира, пусть и Валентины Дмитриевны, но всё-таки не скажешь, что некая малость, даже работа, почти не напрягающая, живи в своё удовольствие, так нет же, нарисовался этот Петруха. — Ветлицкий чуть ли не с ненавистью посмотрел на больную жену, и та, перехватив обозлённый взгляд, истолковала его по-своему:
— Не принимай близко к сердцу, Андрей, ну, случилось и случилось. Старцева твоего поднесло, как всегда, не вовремя.
— Много ты знаешь про Германа, у него профессия такая — газетчик. Мы сами виноваты, что помчались, не ведая куда: позвонил и позвонил, позвал и позвал. Зачем сразу-то срываться? Подождали бы, узнали, а тогда…
— Какой трезвый взгляд! — слабо возразила Валентина, словно забыв, что это она подняла волну и потащила своего мужа к «Лотосу». В душе виновница неудовольствия мужа понимала — в кафешке что-то пошло не так. Может, она не столь убедительно уговаривала Петра, пусть арестовали бы его, пусть отправили в заключение на несколько лет, Валентина тайком ждала бы свою первую любовь. Ей по-прежнему снилась та пора, когда она бегала в клуб «Автомобилистов» на танцы и дружила она с Петрухой в их маленьком провинциальном Магинске, где зимою улицы с низенькими частными домишками ёжились от морозов, где многочисленные мелкие предприятия вывешивали длинные гудки, и школьники знали, что сегодня под минус сорок градусов, значит, можно не идти на занятия, и где весною звонкая капель выбивала на щербатом асфальте у завалинок свою весёлую капель, а вскоре оттаявшие улицы захлёбывались от удушающего запаха цветущих садов и где в палисадах начинала благоухать кипень сирени и черёмух. Только когда всё это было, а теперь её тайные мысли были там, где осталась её первая любовь Петька Першин, сорвиголова из магинской глухой окраины. Городишко их маленький был поделён на части, каждая крышевалась своей «кодлой», как тогда говорили. Были пристанские, парковские, победские, были запроточные, центральские, отдельно с цыганского края и Коровьей площади. У каждой группы отвязных пацанов, их и парнями-то назвать язык не поворачивался, был свой вожак: Медведь, Варлам, Лёха, был Грек и Петруха, а где Петруха, там и Крот. Вечерами так просто по городу не пройдёшь, если оказался на чужой территорией, бери ноги в руки, а если с девчонкой с другого края дружил, тогда только на удачу надейся да на беспонтовые связи. Узнают, за кого держишься, может, и отпустят, а нет, ну тогда пеняй на себя. Правда, правила тоже кое-какие были, к примеру лежачего не бить и девчонок — тоже. Ни к чему хорошему такая постанова не приводила, многие на «малолетку» попали, а дальше тюрьма или армия. С тех пор как стали после отсидки к службе привлекать, появилась в армии дедовщина, а ещё переход с трёхлетнего срока на двухлетний. Старослужащим обидно, что они по три года лямку тянули, а сменщики — по два, вот и пежили вновь заехавших, прислуживать заставляли. И ещё одну ложку дёгтя добавляло то, что сержантский и старшинский состав, не говоря про офицеров, из тех, что пороху на войне понюхали досыта, стали на дембель уходить, а у замены гонору выше крыши, надо было как-то самоутверждаться, авторитет зарабатывать, хотя тому же Кроту служба в армии не грозила, он её миновал, отбывая сроки в местах, как говорится, не столь отдалённых. В перерывах между отсидками шпана шокировала блатными манерами глупых девчонок, и те клевали на «романтиков с большой дороги», а потом не знали, как им жить дальше, как детишек растить, как самим определяться среди простого люда. Ждать — значит на себе и судьбе своей крест поставить, не ждать, тоже проблема. Вернётся такой ухарь и начнёт куражиться, изображать из себя Крым и Рым прошедшим. Ветлицкому такое тоже знакомо было. На их пристанской окраине подобных субчиков хватало, то у подгулявшего работяги карманы вывернут, и хорошо, если бока не намнут, то квартиру обчистят, ходят… куда с добром, королями. Потому и не мог он спокойно переносить, глядя, как унижается Валентина, бегая за своим первым мужем, как куражится он над женщиной, впрочем, возможно, это всё Андрею казалось, и чьей тут вины было больше, жены его или Петрухи, одному Богу известно было.
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Старцев торопился с отчётом. На происшествие у «Лотоса» слетелась братия репортёров, словно мухи на мёд. Ещё бы, не каждый день случается такая история в их захолустной провинции. Подобное разве что по телевизору увидишь, а тут: захват заложников, свето-шумовые гранаты и жертвы налицо. То, что спецназовцы ухлопали главного закопёрщика Першина, собкор «Енисея» первым сообразил. Он и опознал его первым. Тогда в тайге, на отмели таёжной речушки, когда его с Ветлицким выручил вертолёт эмчеэсников, Першин ружьём размахивал, и неизвестно, не подоспей майор Бережной со своими, живы ли были Старцев с его другом по несчастью — учителем и литератором по совместительству Андреем Ветлицким.
Репортаж собкора по времени подгадывал к выходу газеты, и Магда даже выбросила «Вести с полей», тут же посадив секретаршу на телефон, чтобы она записала диктовку Старцева с места действия в «Лотосе», а уже наутро, в общем-то неповоротливой газете, коей всегда слыл «Енисей», в духе лучших репортёрских событий вышло сообщение под заголовком «Стрельба в «Лотосе», или Чикаго в Абазинске». Верхнее начальство поморщилось, мол, не стоило превращать солидный, чуть ли не партийный орган в таблоид западного образца, да ещё с желтоватым оттенком. Зато последний номер газеты побил все мыслимые и немыслимые тиражи. Старцев, нарушивший табу следственных органов, даже фотографию организатора налёта ухитрился под шумок протащить на первую полосу, всё-таки зачатки демократизации не совсем увяли в провинции.
К обеду следующего дня, когда страсти, взбаламутившие город, стали затихать, Ветлицкий пошёл выносить ведро с мусором и, возвращаясь назад, увидел на пустой скамейке возле подъезда забытый номер «Енисея» с репортажем Германа Старцева на первой странице. Не придавая особого значения «информационной бомбе», он засунул обмусоленную газету торчком в карман куртки и вернулся домой, собираясь как-нибудь втихаря от жены почитать, как его друг осветил такое скандальное событие, в котором и они с Валентиной принимали деятельное участие, вернее, участие принимала жена, а два друга-товарища были всего лишь свидетелями, хотя если «по чесноку», то Андрея запросто можно было отнести к разряду зевак.
Валентина, подоспев за пустым ведром, увидела торчащую из кармана куртки газету, поинтересовалась, с каких это пор её муж стал увлекаться прессой? Выкручиваться было поздно, и Андрей чистосердечно признался, что в ней репортаж Старцева.
Не надо быть большим психологом или провидцем, чтобы предугадать дальнейший ход развития событий. На Валентину с первой страницы смотрело лицо погибшего мужа. В обморок женщина грохнулась почти классически. Стоило только удивится, как это в старинных романах дамы падали в обмороки по всякому пустяку и почти без последствий для своего здоровья?
Фельдшер скорой помощи ничего не стал обещать Ветлицкому и наотрез отказался брать его в салон автомобиля.
— Отстаньте, гражданин, как там вас?
— Хороший, — нашёл в себе силы ответить этот самый гражданин, на что медик не счёл нужным обращать внимание и захлопнул дверцу автомобиля.
«Сам найду» — решил Андрей и устало опустился на ту самую лавочку, на которой он подобрал злополучную газету полчаса назад.
Если бы Ветлицкий был повнимательнее, то заметил бы, что в почтовом ящике его ожидало ещё одно неприятное сообщение — повестка к следователю. Ознакомившись с содержанием казённой бумаги, никудышний свидетель удивился, что повестка пришла обыкновенным, а не заказным письмом, не предполагавшим даже вручение под роспись. Наверное, у Купцова он был не первым по важности лицом, с которым следователю прокуратуры хотелось бы побеседовать. Рассуждая таким образом, Андрей решил сначала найти свою жену, благо городской больничный комплекс был расположен весьма компактно, да и он на днях уже имел возможность побывать в этом узилище здоровья.
Валентину Дмитриевну на этот раз поместили в неврологическое отделение, где ни телевизоров, ни газет, ни радио не полагалось, телефонная связь тоже не приветствовалась.
Посетители допускались строго дозированно, только с разрешения завотделением и Ветлицкого, конечно, по закону подлости к жене не пустили. Тогда он решил пойти на встречу с Купцовым, но перед этим завернул в «Енисей». Старцев его встретил с радостью и сразу потащил к Магдалене. Вдвоём они стали поить Ветлицкого чаем, хотя чай предложила редакторша, но Старцев так раскомандовался, что создалось впечатление, здесь хозяин он, Старцев Герман Николаевич, а остальные так, «вышли погулять», как выражался один из героев Высоцкого. «А Валентина, Валентина Дмитриевна-то какова, смело зашла в логово врага, — нагнетал Герман, цитатами из своего газетного лексикона. — Пошла и уговорила… — Журналист сделал большую, чуть ли не театральную, паузу. — Пошла и уговорила освободить заложников.
— Как это ей удалось? — заинтересовалась Магдалена Георгиевна, хотя была осведомлена ходом развития событий не хуже своего подчинённого, и тут Старцев, не будь он трижды Старцевым, если бы не ляпнул:
— Так этот Першин был первым мужем Валентины, соперником нашего литератора и постоянного автора, который сейчас находится меж нами.
«Постоянный автор» готов был сквозь землю провалиться.
— Зря ты стушевался, Андрей, было бы странно, кабы ты не влип и здесь в очередную детективную историю, — усмехнулась редакторша.
— Так это ещё когда она с Петрухой жила вместе, а ты, Старцев, в каждой бочке затычка, — возмутился Ветлицкий.
— Видишь, Магда… — От волнения Старцев перешёл с начальством на ты. — Я же ему позвонил, с постели, как сурка, снял, и я же виноват.
— Действительно, Герман Николаевич, мог бы и потактичней.
— Да что, он шуток не понимает, хотя какие здесь могут быть шуточки! Петруха действительно был мужем его жены.
— Запел, «мужем его жены», — Ветлицкий даже выскочил из-за стола. — Валю вчера скорая второй раз в неврологию увезла, а он здесь сенсационные разоблачения устраивает.
— Всё, закрыли тему! — Магдалена решительно пристукнула ладонью по своему редакторскому столу. — А ты, Ветлицкий, не распускайся. Нам хорошо известно, что Герман любит всё приукрашивать и преувеличивать, это его журналистское кредо.
После такого финала ничего не оставалось делать, как расходиться, и «муж его жены» с тяжёлым сердцем покидал кабинет главного редактора «Енисея», сожалея лишь о том, что надо было сразу идти в прокуратуру, хотя одно другого стоило и от Купцова Андрей тоже не ожидал ничего хорошего. Мысли о Валентине наплывали на него, как тучи осенней низкой облачности, которые всё плотнее сгущались, если и не над его головой, то по крайней мере над головой Стоговой.
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Купцова в кабинете не оказалось.
— Он с операми из горотдела уже с утра мотаются, а где, кто его знает, — сказала дежурившая на вахте. — Вы ему позвоните, а то можно до вечера прождать — и бесполезно.
Андрей устыдился сознаться, что у него нет номера мобильного телефона следователя, ведущего дело об убитом в тайге студенте и застреленном в кафе бандите. Ветлицкому хотелось, чтобы вся эта тягомотина с убийствами в конце концов завершилась благополучно, по крайней мере для их семьи, хотя какое здесь благополучие?
Он брёл по городу, который уже вовсю убаюкивала осень: то засыпая палой листвой, то заливая мелкою россыпью долгих и нудных дождей, то пронизывая холодным осенним ветром, с прилегающих к городу сырых полей. В своём лёгком демисезонном пальто ему было и жарко, и холодно одновременно. Из головы не выходило падение Валентины в обморок из-за известия о смерти Петрухи. Ему виделось тело убитого студента Логачёва и вспомнилось, что нашёлся второй участник сплава по Шоше. Меньше всего он думал о том, о ком, по логике вещей, должен был думать в первую очередь, о так ненавистном ему Кольке Кротове, и тот не забывал стопроцентного свидетеля своих похождений, да что там похождений, преступлений, тем более кто, как не Ветлицкий, мог многое добавить в досье Купцова о сей одиозной со всех сторон личности. В пору его юности на пристанских окраинах встречались подобные архаровцы: то по наводке свекрови трое соседских парней убили невестку этой ненавистной старухи, которая, спровадив сына в какой-то профилакторий, подбила их на подобное злодеяние, то любители лёгкой наживы выследили мужика на базаре, который продавал мясо забитой коровы, и тряханули его после того, как продавец закончил свои дела. Только выходило, что загубили они жизнь невезучего предпринимателя зря. В кармане у того оказалось всего несколько рублей на дорогу, а всю выручку, полученную за реализованное мясо, тот продавец передал уехавшей чуток раньше домой жене. И совсем уж ни в какие ворота не лезло убийство известного доктора Ян Яновича, отсидевшего из-за смерти пролетарского писателя Максима Горького в сибирских лагерях не один десяток лет и оставшегося врачевать горожан в их далёком от Кремля сибирском городишке. Бандиты как решили — что поскольку доктор был весьма знающим, то и золотишка подкопил от благодарных пациентов немало. Как пристанские варнаки проникли в дом Яна Яновича, то Андрею было неведомо, только нашла приходящая прислуга поутру тело известного врача бездыханным и страшно изуродованным, что, несомненно, говорило о том, что доктора перед смертью пытали и кое-чем они в той квартире у старика, несомненно, успели поживиться, потому что дело об убийстве тянулось долго-долго, так вроде бы и окончилось ничем.
Из небытия, а верней, из нахождения вне настоящего времени Андрея вывел всё тот же майор Купцов. Владимир Иванович прошёл мимо сидящего на казённом диванчике в коридоре прокуратуры — и Ветлицкого словно подтолкнул кто. Купцов тоже заметил ожидавшего его посетителя и кивнул:
— Проходите, Ветлицкий.
Андрей поплёлся за надзорником, как невольник. Меньше всего ему сейчас хотелось разговаривать с кем-либо, тем паче с Купцовым.
В кабинете следователь предложил свидетелю присаживаться и подождать минуточку. Эта «минуточка» продолжалась минут десять, а возможно, и больше, наконец Купцов отстранился от изучения каких-то бумаг и ответов на деловые звонки.
— Знаете, зачем я вас, Андрей Андреевич, пригласил, так сказать, полуофициально, отсюда и утренняя накладка. У нас не столько мы располагаем временем, сколько оно нами, согласитесь?
Ветлицкий кивнул и отозвался эхом:
— Насколько оно нами.
— И я о том же. Хотелось поговорить с вами в неофициальной обстановке, но подумал, не в кафе же вас приглашать или в филармонию. — Купцова понесло: — Хотя в филармонии какие могут быть разговоры, а кафе мы, кажется, недавно посетили, «Лотос», не так ли? Кстати, вы бывали в филармонии?
«Бывал», — хотел соврать школьный учитель, но потом решил, что хватит врать и изворачиваться. — Нет, не был.
— И я не был, уже больше года, — вздохнул Купцов. — Некогда мне по филармониям прохлаждаться, здесь с антисоциальными элементами в срок бы управляться. Значит, мы с вами на равных в этом вопросе, и, согласитесь, на равных беседовать всегда взаимовыгодно?
Андрей хотел возразить следователю, но смолчал, а тот, видимо, придерживаясь какой-то усвоенной им ещё в университете методы, стал налегать на личности законопослушных людей и особенности преступных субъектов.
Возможно, Купцову надоедали постные физиономии, окружающие умного человека, и он стремился вызвать на откровение хотя бы такого наивного собеседника, как Ветлицкий. О чём бы ещё мог поведать школьный учитель, не единожды попадающий в переплёт удушающих обстоятельств, как не посоветовать быстрее ловить Крота? Так оная бандитская харя уже была в западне у следователя в кафе «Лотос». Тогда они его проморгали, а теперь советуют остерегаться, и правильно советуют. Крот не мальчик, а хищник с когтями и зубами. Он так просто не сдастся, а будет рвать и метать, так чем же может помочь рефлексирующий литератор трезвомыслящим вооружённым не только огнестрельным оружием, но и всеми наисовременнейшими приёмами криминальной техники и теории сыщикам?
И всё-таки Купцова не устраивала игра в кошки-мышки, и тот прямо спросил своего собеседника, так сказать, задал вопрос в лоб безо всяких теорий и ухищрений:
— Как вы полагает, Валентина Дмитриевна могла быть сообщницей Першина?
— Валя, сообщницей? Конечно, у неё были отношения, но чисто лирического плана, а в крутых делах Петруха в дамских сообщниках не нуждался.
— Выгораживаете жену, Андрей Андреевич, а как же квартира, в которой жил Першин? — Купцов с хитринкой посмотрел на Ветлицкого, пытаясь если не уличить визави, то хотя бы вызвать на откровенный разговор.
— Я же сказал, что между ними сохранились кое-какие отношения. Любовь, по всей вероятности, тоже присутствовала, по крайней мере — остатки любви.
— Выходит, она вас не любила?
— Выходит… не любила.
Купцов опять, теперь уже строго, посмотрел не собеседника.
— Не любила, а жила с вами, и не здесь ли кроется весь корень зла у Першина, ненависть к вам и к остальным людям?
Ветлицкий пожал плечами. Он, правда, безо всякого интереса наблюдал за грачами или воронами. Ещё с уроков школьного курса природоведения путался Андрей в этой орнитологии, хотя картину Саврасова «Грачи прилетели» любил. Читая о судьбе великого художника, завидовал ему. Вот он, Ветлицкий, да хоть трижды спивайся, ничего с него путного не получится, а Алексей Кондратьевич смог.
— Ветлицкий, наверное, стихи на ум пришли: «Осень наступила, пуст наш бедный сад…» — Купцов усмехнулся, Андрей же, помня о прошлой словесной тираде следователя, произнёс:
— Думайте как хотите, что до стихов, то, как заметил мой красногорский друг Лунин Роман, теперь-то его уже нет в живых, и к делу такого свидетеля не привлечёшь:
Вот скажем, рифма постарела,
Солгал в любви, горька капуста.
Мы говорим: «Не в этом дело», —
А дело в этом, как ни грустно.


Я до Раскольникова не дотягиваю, да и вы, полагаю, не Порфирий Петрович, тот тоже прямо заявил студенту: «Ведь это вы старушек убили». — Так и здесь, хотите на роль убийцы Валентину Дмитриевну подогнать, мол, в ней вся причина, что Першин убивал и разбойничал.
— Эх, куда завернул. — Купцов сразу сбавил свой наступательный тон то ли оттого, что психологический эксперимент не вытанцовывался, то ли ещё по какой причине. — По-моему, я зря с вами только время теряю, имея в виду вас, Андрей Андреевич и Старцева. Вот задержим Крота — и всё встанет на свои места.
Было видно, что он беспокоился за своё место, за свою карьеру, а Ветлицкому его «Страдания молодого Вертера» были совсем не к чему, только вряд ли Владимир Иванович придавал столь большое значение своему продвижению по служебной лестнице, увязывая его с нейтрализацией этих бандитов. У Купцова случались дела и позаковыристей. Он просто с некоторых пор перестал понимать тех случайных молодых людей, которые проходили свидетелями, а то и пострадавшими по делам нарушителей закона. Вот взять хоть тех же Старцева и Ветлицкого, их и молодыми-то уже не назовёшь, вроде бы и жизнь их достаточно потрепала, особенно последнего, Ветлицкого, а кто он есть, где рос, кем воспитывался, какие книжки в детстве читал? И Владимир Иванович вспомнил своё детство: выросший в семье прокурора, он был окружён книгами, отец придавал большое значение тому, что читал Володя, а Купцов-младший, по натуре спокойный и сдержанный ребёнок, рос крепким, умеющим постоять за себя человеком. Ему совсем не было нужды укрываться за спину отца, а может, окружающие, имея представление, чьим сыном он был, не очень-то и старались задевать мальчишку. Так вот из книжек, прочитанных в юные годы, ему почему-то запомнились больше всего две — это «Сержант милиции» и «Дело пёстрых». Кто написал эти книги, Владимир не знал, только позднее ему встретились критические разборки оных, и там господа литературоведы нелестно отзывались о художественных достоинствах и той, и другой книги. Купцов не имел представления, правы ли те литературные критики или нет, разбирая по косточкам написанное криминальное чтиво, но ему эти книжки запомнились и, как ни странно, не профессия отца, а именно «Сержант милиции» и «Дело пёстрых» повлияли в конечном итоге на то, что Владимир стал увлекаться криминалистикой и в конечном итоге занялся юриспруденцией. Правда, позднее, в спорах с сокурсниками, Владимир старался не прибегать к аргументам данных художественных произведений, но при случае, когда по телевидению демонстрировали тот или другой фильмы, с удовольствием пересматривал их, словно окунался во времена своей беззаботной молодости. Вспоминая отечественных создателей детективов, Купцов совсем упустил из виду ещё одно действующее лицо криминальных драм — это Шерлок Холмс. Книги Конана Дойля в общем доступе городских библиотек отсутствовали и нужно было прибегать к услугам читального зала Центральной библиотеки. Сманил Купцова-младшего на посещение столь недоступного зала одноклассник — Валерка Давыдов, но несовершеннолетних почитателей творчества английского писателя в «читалке» ошарашили требованием предоставления поручительства от родителей, и наши поклонники Шерлока Холмса пригорюнились. Выручил пробивной Валерка, предложив сходить на работу к своему отцу и заручиться нужною бумагою. Давыдов-старший слесарил в одном из автопредприятий города. Поручительство он им дал, не забыв упомянуть и фамилию Купцова. В читальном зале удовлетворились предоставленной бумагой от Валеркиного отца, поинтересовавшись у Владимира насчёт Купцова Ивана Даниловича, всё-таки фамилия прокурора что-то да значила для работников госучреждений их города.

Глава 5. Ловушка для крота
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Колька Кротов хотя был ещё тот карась, но попадаться на крючок Купцова не торопился и старым корешам очень-то не доверял, да и те вовсе не собирались идти в подручные к Кроту, который, по теперешним меркам, числился у них едва ли не нищебродом, а рисковать из-за его авантюр вполне легальным бизнесом — увольте. Чувствовалось, что в долю к себе Струк и партнёры Крота брать намерений не имеют, а в городе, где повсюду расклеен фоторобот с его фейсом, даже не безопасно. На иждивении шиномонтажников тоже не просидишь, тогда Крот предложил им подогнать пару тачек. Те сначала отбрыкивались, но предложение было весьма заманчивым, тем более на честных делах сегодня долго не протянешь, когда каждый стремится обойти конкурента если не на прямой, то на кривых дорожках.
Струк, выслушав доводы бывшего подельника, заявил:
— О чём базар, ты и угони, а если всё чисто обделаешь, может, и возьмём в долю.
Сбрив жиденькую бородёнку и подровняв патлы, Колька стал присматриваться к мелькающим там и тут автомобилям. Наиболее лёгкой добычей, как он приметил, была стоящая целыми днями без присмотра новенькая «Нива». Стояла себе и стояла, пока Крот удачно не определил ей место в гараже у «шинников». Теперь предстояло перегнать её в один из заброшенных сараев бывшего кирпичного завода, а там его кореша неспеша разберут на запчасти внутренности почти новой «Нивы». Выслеживая предстоящую жертву, Кротов заметил, что приезжал и уезжал от редакционного скверика тот самый дружок Ветлицкого, человек с повреждённой рукой и которого ещё тогда, на отмели у реки, спасло лишь появление вертолёта пожарной охраны, а раз такое дело, то и совесть у автоугонщика чиста.
Пригнав машину своим корешам, Крот вместо благодарности получил выговор:
— Ты, друган, больше спецмашины с нестандартным верхом нам не подгоняй, куда мы с ними, лучше вазовские модели с обыкновенными кузовами. Их перекрасишь, номера на движке перебьёшь — и толкай лохам по дешёвке.
— Может, вам ещё и с готовыми документами подгонять?
— С готовыми не надо, у нас есть такие асы в типографии, что могут не только документы, но и американские «баксы» выдавать.
Крот принял такую шнягу за шутку, а вот Старцеву, у которого неизвестные угнали машину, было не до смеха. Жена обычно зудела: то ей туда надо, то сюда, ребятишек на дачу и с дачи, опять же, доставить. Теперь, кажется, отъездились.
В полиции Германа обнадёживать не стали:
— Ваша «Нива» уже где-нибудь за сто первым километром у мастеров незаконного бизнеса на отстое, а то и дальше. Вполне возможно, что на дорогах соседнего с Чёрным морем региона виноград в корзинах на рынки подвозит.
— Виноград в корзинах? Она у меня приметная, вишнёвого цвета.
— Была вишнёвого, а за двадцать четыре часа станет цвета мокрого асфальта или вообще цвета чёрной икры с побережья.
Старцев схватился за голову:
— «Ниву» хоть крась, хоть не крась, а машина приметная.
— Тогда на запчасти раскидают за одну рабочую смену.
— Что, автоугонщики теперь посменно работают?
— Когда надо, то и сверхурочными подрабатывают.
— В ГАИ к заявителю тоже отнеслись несерьёзно, а когда увидели, что владельца угнанной машины чуть кондрашка не хватила, успокоили:
— Будем искать, как тот халат с перламутровыми пуговицами у Юрия Никулина.
— Отъездился я, Ветлицкий, — жаловался собкор товарищу. — Когда теперь на машину скопишь?
— А ты на неё копил? От коняевских щедрот досталась, и всё потому, что нажитое махом, как говорят в народе, проходит прахом. Да и те золотые червонцы вы делили не по совести.
— Давай подсчитаем. — Герман почесал затылок, будто припоминая что-то важное и досадуя одновременно на такое беспардонное заявление Андрея.
— Мне, Гера, сейчас не до твоего лимузина. Автомобиль — это роскошь и средство незаконного обогащения, так что пользуйся общественным транспортом.
— Почто, мил друг, ты сегодня такой взвинченный?
— Валентину Дмитриевну из «психушки» не выписывают.
— Кто же мог знать, — стал оправдываться Старцев. — Ты, Ветла, ещё тот конспиратор, всё в облаках витаешь. Полагаешь, что со стихами в рай попадёшь, а вот поэт Станислав Льговский утверждает, что членов Союза писателей в рай не берут.
— Твой Льговский никак в небесной канцелярии секретарём работает?
— У него нюх и талантище — ого-го-го, а ты хоть и филфак закончил, а элементарных вещей не знаешь, к тому же и не член СП, так о чём беспокоиться?
— Я-то не член? Да мне ещё Роман Лунин документы на оформление в Союз присылал, а потом Мирра Нестеровна на Алтай возила.
— Да-да, припоминаю, вы там ещё на берегу Катуни с тамошними литераторами это дело обмывали.
— Обмывают покойников, а мы отмечали принятие новых членов в Союз писателей. С тех пор я в нём и состою.
— Что-то незаметно, чтобы тебе такое членство ума, а вернее, таланта прибавило.
— Можно подумать, что если ты, Гера, член Союза журналистов, то талантище так и лезет из тебя в каждом очерке, только я тебе скажу так, проза у вас вся однотипная, очерковая, и как вы все ни старайтесь, а это как отпечатки пальцев, их не сотрёшь.
— Тоже мне нашёлся ценитель. Можно подумать, что у тебя иной стиль. — Старцев, довольный, расхохотался. — Тоже мне литературный феномен, Чехов в квадрате.
— Злишься, только все вы, журналисты, выше головы не прыгнете, как ни тужьтесь, а талант, он и…
— Слышали уже, он и в Африке талант. Тоже мне Чомбе нашёлся, в купе с Чемберленом с Британских островов. Вот погоди, Купцов Крота поймает — и все ограничения о неразглашении снимет, посмотрим, что читать будут, ваши повестушки или мои очерковые репортажи.
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А пока Крота не поймали, тот занялся поставкой автомобилей на разборку, для сидящих на голодном пайке корешей из «Факела». Только снабженец «от Крота» вышел никудышним. Позарился на лёгкую добычу, из «Вазона» мужик едва ли не на четвереньках вылез, даже ключи в замке зажигания оставил, вот Крот и клюнул. Уже бластились ему довольные физиономии корешей, а угоняемая машина возьми и заглохни, рванул дверцу, а она заблокирована, оказалось, как бы специально для поимки таких ухарей, как Крот, рассчитана. В отделение привели, батюшки светы, что-то сильно с личностью фоторобота сходится. Позвонили в прокуратуру, Купцов чуть дар речи не потерял:
— Так мы же за этой птицей второй год гоняемся.
Загремел Крот, копнули и «шиномонтажку». Сразу троих накрыли. У правоохранителей процент раскрываемости чуть ли не до небес подпрыгнул. Был Владимир Иванович советником юстиции второго класса, сразу повышение получил, только Кроту от таких повышений по служебной лестнице ни жарко, ни холодно. Теперь «пожизненное» светит. Старцев, как узнал, что этих штукарей из «Факела» накрыли, ещё одну «заяву» написал. При встрече с Ветлицким стал строить далеко идущие планы.
— Вот вернёт полиция мою «ласточку»… — Машину его из сарая кирпичного завода доставили в ограду шиномонтажки порядком разобранной, и тут же была опечатана по всем правилам, дожидаясь окончания следствия. Старцев чуть с ума не сошёл. Впору самого к Валентине Дмитриевне в неврологию отправлять. Про шуточки-прибауточки напрочь забыл и над Ветлицким уже не потешался. От превосходства его в знании жизни не осталось и следа. Начальница собкора Магдалена Георгиевна могла лишь посочувствовать, да фельетон по такому случаю о нерасторопности кой-кого в газете тиснуть, девчонки из редакции собирались подписной лист пустить, но потом, по прошествии времени, острота чувств притупилась. Дело о гибели студента Логачёва было закончено, и осталось от него в сухом остатке только материнское горе о загубленной молодой жизни её сына.

Глава 6. Валюшкина любовь
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Петька Першин снился Валентинке постоянно: то он, молодой и красивый, приглашает девчонку на танец. «Танец белый! — хочет крикнуть Валентинка, тогда ещё студентка педучилища, то Петя катает её на мотоцикле, и свежий ветер развевает волосы девушки, выбившиеся из-под мотоциклетного шлема. Однажды он сманил Валентинку на лесное озеро за кувшинками. Они долго ехали по просёлочной дороге, и Валентинка прижималась к широкой спине парня, ощущала его силу, как послушно вёл себя мотоцикл под ними, и, когда прибыли на место, девушка была просто очарована и тёмной, почти чёрной гладью озера и кувшинками, которые раскрылись перед ними во всей своей красе. Казалось, ровный, волшебный свет исходит почти от неземных созданий. Петька разделся и поплыл за кувшинками, надёргал их целый букет, и казалось, что счастливей Валентинки нет никого на свете, правда, эти хрупкие божественные создания быстро скукожились, и девушке стало жаль загубленных соцветий, их тончайшего фарфора лепестков, а Петька, молодой, сильный, горячий, там же, у лесного озера, впервые овладел своей избранницей, и Валентинка сквозь полуприкрытые ресницами глаза следила, как мерно покачиваются верхушки деревьев и как голубизна небес изливает на влюблённую пару свою благодать. На их свадьбе вовсю благоухали другие цветы и слышались крики: «Горько!» — было не понять, то ли жизнь для невесты заронила эту горчинку, то ли просто предупреждение от сглаза. После окончания училища Валентину приняли в школу, учить ребятишек начальных классов, и она поступила на заочное отделение местного университета. Петька гордился, что у него жена «белая кость». Сверстники завидовали везунчику Петрухе, и молодые уже надеялись на прибавление семейства, но вскоре мужа призвали в армию, да не куда-нибудь, а в элитные войска ВДВ.
Пока Петруха служил, Валя себя блюла, да и народившийся сынок не давал расслабиться, а из армии её возлюбленный вернулся слегка охладевшим к семейной жизни, и в их отношениях что-то сломалось. Петруха стал работать инструктором по рукопашному бою в одной из шарашек, деньги появились, тогда уже Валентина подозревала, что не совсем это чистые деньги. Она плакала, тихо скулила в отсутствие мужа в подушку, на то, что мужик образумится, надежд не теряла, только со временем Петруха стал по чужим девками и бабёнкам уже открыто похаживать, а тут и давний дружбан, ещё по Магинску, Крот — Колька Кротов, с такими же горе-дружками, как и он, подвернулся. Сначала у местных воротил на побегушках подвизался, научился гордость свою армейскую через колено ломать, прислуживать наловчился, словно верный пёс, других людей ни в грош не ставить, а своих корешей и себя, чуть ли не за свехчеловеков считать.
С Валентиной развёлся, возомнив себя пупом земли. Петруха знал, что он-то, во всяком случае, не пропадёт, а Валька, она хоть и училка, а всё же баба. Наблюдая такие неполадки в жизни, мать Стоговой забрала сынишку от Петрухи к себе, в город Красногорск, и всё семейство зажило своей, с виду вроде бы упростившейся до невозможности, жизнью.
Жёнушка его разлюбезная к тому времени уже университет закончила, на русский и литературу в старших классах перешла, и хоть долго не могла забыть бывшего мужа, по жизни нашла себе другого мужчину, правда, мечтателя и фантазёра, ко всему стишата новая пассия пописывал, в местных и краевых газетах печатался, вроде не бог весть какой писатель, но для преподавательницы русской словесности было вполне понятно и достаточно. Она с радостью воспринимала его увлечение стихами, видела в нём не графомана, а подающего надежды литератора, тем более в краевой писательской организации его поддерживали. Сам Роман Лунин не чурался с таким дарованием вести переписку: из Германии да из Швейцарии давал о себе знать, когда находился там в творческих командировках. Уже и в коллективных сборниках мелькали стихи Андрея Ветлицкого, обещали после издания второго сборника принять в красногорский Союз писателей, да только этот второй Валентинин муж не очень-то придавал значение своей литературной карьере. Дело дошло до того, что уже сама Валентина Дмитриевна стала упрекать Ветлицкого в наплевательском отношении к своему таланту.
— Да какой там талант, так, баловство. Теперь только ленивый если не прозой, так стихами балуется, — отбивался некогда так ловко начинавший литературную карьеру неудавшийся стихотворец. Валентина же приводила в пример его закадычного друга, Старцева.
— Вон Герман твой — рядовой корреспондент, а и тот туда же, любой газетный материал рассматривает как начало если не повести, так романа.
— Тебе-то откуда известно? — слабо оправдывался Ветлицкий. — У Старцева апломба выше крыши и фантазийный отдел его мозга работает на всю катушку.
— Ишь ты, «фантазийный отдел», где-то словечек нахватался?
— Ты учитель литературы, а тоже лексикончик… не того, — попробовал уколоть жену Андрей, но та на провокацию не поддалась и продолжала наседать на мужа:
— Распустила вас Мирра Нестеровна ваша. Хочу — пишу, хочу — по тайге за какими-то мифическими богатствами скитаюсь, а вот у Юрия Олеши было железное правило «Ни дня без строчки».
— Ты ещё Мопассана приведи в пример, тот тоже в день по рассказу взял за правило выдавать.
— Про Мопассана не знаю, думаю, какой-нибудь бойкий биограф для пущей значимости своих изысканий придумал, а вот о себе ты сам должен побеспокоиться и безо всяких на то Мопассанов, — подвела черту под своей воспитательной речью Валентина Дмитриевна, и Ветлицкий опять безропотно согласился.
— Без Мопассанов так без Мопассанов, надо бы за стихи опять взяться всерьёз, тем более дело к осени подвигается, а осенью сам Бог велел поэтам, махнув на все текущие дела, заниматься литературой.
Осень! Словно праздничный фейерверк, пролетала она, шипя и разбрасывая тысячи разноцветных искр, освещая своим волнующим светом распахнутые людские души, их же смущая чувством глухой тоски. Как зачарованный, Ветлицкий мысленно бродил по её затухающим паркам и лесам, точно впервые открыв для себя прелесть коротких вечеров, когда небо над городом затянуто хмарью и лишь у самого горизонта, за дачными садами, истекает малиновым светом тончайшая полоска зари. Впечатления медленно впитывались в него, сначала чем-то неопределённым, едва заметным, отражающим свет неба и листьев, пока не становились словами:
Убежать бы в лесок, лечь на землю
и думать с тоскою,
что проходит пора – золотая,
как ветры с полей…


Да, золотая, как ветры, а может, она уже прошла, и не для него они дуют — вечные скитальцы земли?
Прислониться ли к дереву
влажной, озябшей щекою
и на звёзды смотреть сквозь
неясные сети ветвей.


Ранние сумерки, призрачный свет, бесконечное шуршание подсушенной солнцем листвы аллей — смутное и прекрасное время, последние тёплые дни. За шумом машин, за свистом крыл, за бормотанием дождевых струй за окнами, за мельтешением падающей листвы не уследишь, когда истает последняя струйка медового воздуха, последняя летняя благодать. «Смотреть на звёзды» — к кому он обращался сейчас? Расплывчатые тени облаков бежали по окружающему пустопорожнего мечтателя пространству, а из-за далёкого хребта выносило тяжёлые снеговые тучи. Кончики пальцев слегка покалывало от холода, и казалось, что они наполняются студёной минеральной водой. Птичья стая скользнула чёрной веточкой по краю низкого неба и пропала за горизонтом. В такое время Ветлицкому приходили на память их отношения с погибшей женой. Люда ценила в нём умение наблюдать, радовалась, как школьница, новым стихам, переписывала их в толстую тетрадь, хотя Андрея уже печатали в литературных уголках газет и его прозрачные акварели хвалили вовсе не знакомые ему люди. Сколько раз он мысленно пытался написать своей нестрогой почитательнице: «Ты думаешь, боль прошла, затянуло время душу, как стекло морозным узором? Всё ещё окропляет наша осень красной листвою травы. Ах, ты бестолковое моё бытие… От этого не сбежишь, не спрячешься, как мальчишка за синим забором лета, а между мной и тобой снега, как в песне, только песни той здесь никто не споёт. К лучшему это, боли меньше», — но слова не доходили до бумаги… и боль утраты оставалась незаживающей раной.
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Узнав об изменениях в судьбе бывшей жены, Петруха взбеленился. Его, «орла и красавца-мужчину», променяла Валентина Дмитриевна на какого-то «писаришку штабного». Писаришкой своего соперника Петрухе хотелось считать потому, что его рисковая натура на дух не переносила тех, кто хоть в чём-то перещеголял его, а здесь не «хоть в чём-то», а нашла быстренько, не вздыхая, не мучаясь, беспонтово. Зажила, по всему видать, без видимых проблем и угрызений совести за оставленного такого супермена, как Петр Першин, но жизнь брала своё, и дружба с корешами, подобными Кроту, до добра не доводила.
Наверное, так и катилась бы судьба-судьбинушка бывшего лихого парня под гору, если бы на одном из её поворотов снова не встретились два некогда любивших друг друга человека, и, как оказалось, прошлое неумолимо затянуло в улово былых отношений обоих.
Валентина, хоть и годы прошли, формы свои и стать не потеряла. Единственный родной человек, бабушка Ефросинья, покинула сей мир, оставив своей ненаглядной внученьке, скромную квартиру в пятиэтажке, на Сурикова. В этой-то, казалось, брошенной квартирёшке, и началась новая веха в жизни мужней жены Валентины Стоговой. Её нежная, неиспорченная натура искала настоящей любви, и любовь эта находила выход не в странном и почти таком же неиспорченном характере её второго мужа, а в полной противоположности — натуре Петьки Першина, отчаюге, сорвиголове, который всё-таки помнил своё юношеское увлечение, свою первую бесшабашную любовь, с танцами в захудалом клубе, с неподвластным и страстным влечением на берегу лесного озера, с ветром в голове и в тяжёлых раздумьях армейской жизни, после того как молодая его жена оборвала ниточку, связывающую её с мужем. Уже, кажется, всё было сказано-пересказано между ними, когда даже разрыв отношений стал настолько очевидным, к тому же подкреплённым изменами одного и вторичным замужеством другой, а вот поди ж ты… Валентина Дмитриевна присела на лавочку в городском сквере, возвращаясь после уроков в школе, то ли день такой выдался, то ли так уж было на роду ей написано, когда подняла голову, а вот он, Петька, в полуметре от неё на той же скамейке. Сидит почти рядом и улыбается такой знакомой и родной улыбочкой, что Валентинка враз забыла про всё на свете, вроде и не было меж ними этих длинных колючих лет, не стояли образами её женские горючие слёзы. На этот раз они и перебросились всего несколькими фразами, но их оказалось достаточно для того, чтобы строгая учительница литературы поднялась с парковой скамьи и пошла быстрым шагом, чуть впереди своего Петрухи, не оглядываясь, но зная, что тот идёт за нею. Опомнилась она уже в пустующей квартире умершей бабушки, на узеньком диванчике в бабушкиной же комнатушке, а подле, что отметила про себя угоревшая от внезапно нахлынувших чувств женщина, им вовсе было не тесно, а даже наоборот, вроде бы хорошо и свободно обоим. С тех пор они постоянно встречались в этом укромном местечке, и странно, только Валентина совсем не чувствовала угрызения совести перед вторым мужем.
3
Андрей забирал жену из психоневрологического отделения во вторник, а в среду Купцов вызвал обоих в прокуратуру.
— Так, мелочёвка осталась, — позвонил он Ветлицкому, — хвосты подчищаем, в общем-то канцелярщина, только доделать требует закон и порядок.
— Знаем, — ответил Андрей, — по телевизору Пиманова смотрим, так что в курсе.
— Тем лучше, жду вас. Пропуск на вахте возьмёте.
— Нам вдвоём к вам идти или только Валентине Дмитриевне?
— Куда же без вас, Ветлицкий. — Купцов, кажется, усмехнулся, хотя ничего предосудительного в этом смешке следователя прокуратуры не наблюдалось.
Владимир Иванович встретил парочку ещё на лестничной площадке, скорей всего, с вахты позвонили. Любезно улыбаясь, проводил в кабинет и предупредительно открыл дверь, пропуская посетителей вперёд себя.
Не понравилось Андрею такое обхождение, хотя если бы Купцов встретил их более неприветливо, да ещё промурыжил с полчаса в коридоре, тоже неприятно, зато понятно, всё на своих местах: Владимир Иванович — человек занятой и не одно лишь дело об убийстве студента в его разработке.
Соблюдя кой-какие формальности, Купцов стал спрашивать Валентину о бывшем муже и, понимая щекотливость и двойственность положения Стоговой, хотел попросить Андрея подождать в коридоре.
— Да она ещё здесь грохнется, — припугнул следователя Ветлицкий, — а у нас с Валей уже всё давным-давно переболело и устаканилось.
— Ишь ты, «устаканилось».
— Да это я так, к слову, — смутился остряк-самоучка.
— Ладно, разрешаю присутствовать, если у вас уже всё откипело, а то знаете, какие мужья-ревнивцы случаются. Прямо в кабинете кидаются на жён.
— Я не кинусь.
— Уже лучше.
Потом Купцов долго допрашивал Валентину, больше напирая на её связь с бывшим муженьком, про их встречи на бабушкиной квартире, той, что на Сурикова. Причём при самых щекотливых моментах строго посматривал на Ветлицкого, словно это он встречался, а не Валентина Дмитриевна со своим бывшим супругом.
— Слушая однозначные ответы жены, всё больше проникался к ней жалостью, а не ревностью. Вину он возлагал на коварство и двуличие Першина, тот казался ему монстром и вурдалаком, а Валю считал просто жертвой и игрушкой в руках безжалостного манипулятора.
Андрей вспомнил, как хладнокровно держал Першин их со Старцевым на мушке «двухстволки», и когда Купцов по окончанию допроса предложил ему, Ветлицкому, скорую очную ставку с Кротовым, воспринял это как вызов судьбы.
— А вы, Ветлицкий, лучше, чем я о вас думал, — резюмировал окончание разговора следователь, когда провожал их до двери.
Ветлицкий криво усмехнулся, он отнёс сей комплимент в свой адрес исключительно как экивок вежливости со стороны должностного лица.
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Очной ставки с Кротом Ветлицкий не боялся, потому что Кротову под стражей уже обломали зубы и выглядел он не столь бойко и грозно, как прежде, на воле.
Перед тем как начать диалог между учителем городской школы и «временно» нигде не работающим бывшим охранником бизнесмена Левашова, следователь долго перекладывал бумаги с места на место, наконец ему самому стало это надоедать, и он приступил сначала к представлению «дуэлянтов», а потом и к проведению очной ставки.
Кротов молча выслушал рассказ Ветлицкого, как он со своими корешами завалил в жилище учителя в Отрадном, как приставал тогда к жене Андрея, угрожая изнасиловать последнюю, если её муж не отдаст бумаги, которые якобы кандидат на пост губернатора полковник Орлов передал на хранение подвернувшемуся под руку литератору. Компромат, скорее всего, имел убойную силу, но Орлова и без него избрали руководителем их игрушечной республики, а сам Крот тогда удачно скрылся и потом ещё несколько раз появлялся на горизонте молодого поэта. Купцов слушал молча монолог Ветлицкого, а Крот в конце концов не выдержал:
— Да больше слушайте вы его, гражданин следователь. Пургу гонит ваш терпило. Кому он нужен, слизняк. — Купцов не внял совету подследственного, и Андрей ещё долго рассказывал, как встретили они со Старцевым этого гражданина в тайге, когда только появление пожарного вертолёта спасло наших путешественников от неминуемой расправы со стороны бандитов.
— Да-а, гражданин Кротов, вижу, вы социально опасный тип и вам ещё рановато свободно жить в человеческом обществе.
— Ишь, какой разговорчивый этот ваш свидетель, мастак вешать лапшу на уши, а с виду так, недоносок, — скривился подозреваемый. — Фуфла нагородил, он мне ещё за базар ответит, жертва неудачного аборта.
— Отвергать — это уже ваше право, — подвёл итог для него весьма обычной процедуры следователь. А вот суждения свои прошу оставить при себе.
Подписав протокол, Ветлицкий столкнулся в коридоре со Старцевым.
— Тебя тоже Купцов вызывал? — спросил он собкора «Енисея».
— Купцов вцепился в Крота мёртвой хваткой, кое-какие детали порешать надо, наш Владимир Иванович на следственный эксперимент обещал всех действующих лиц свозить.
— Далековато будет.
— Ничего, денежки казённые, а закрепить их художества не помешает. Да и мою «ласточку», понимаешь, нашли.
— Где?
— В сарае кирпичного завода, хотя какая там «ласточка», порядком потрепали да на запчасти кое-что пустили.
— Чьих рук дело?
— Да всё того же Крота и его подельников, левашовские охранники беспредельничали. Пойду я, Ветла, а то Купцов ждать не любит.
Андрей смотрел вслед идущему по коридору Старцеву и удивлялся: «Гляди-ка, у него Купцов уже «нашим» стал, а прежде на него в Москву жаловаться хотел… Вот что делает частная собственность с человеком. Машину угнали, а он уже на весь мир бочку катит.
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Пока валандались с Кротовым, собираясь вывести его в тайгу, попутный вертолёт снарядили, Ветлицкого со Старцевым да понятых проинструктировали. Там лёту-то на полчаса, если умеючи, только наши сыщики ориентацию потеряли. Вроде по карте всё сходится, а не там.
Андрей с интересом наблюдал за вползающей в осень тайгой. Берёзы стало прихватывать желтизной с верхушек, и это, пожалуй, указывало на раннюю осень, осины словно кто-то облил красной краской, до того непривычно было видеть такую щедрость природы ему, городскому жителю, и даже лиственницы зажелтели однолетними иголками, они единственные из хвойных сбрасывали на зиму свой колючий наряд. Только чернеющие там и тут ели, словно пики, упрямо нацеливались в небо остриями своих верхушек, а небо творило чудеса, вскипая по фронту кипами белых облаков, что говорило, что до осенней слоистой облачности ещё придётся подождать. Наверное, красотой залюбовались не только пассажиры «вертушки», но и сами лётчики, потому что сели они как раз не на той отмели, а гораздо ближе, это уже потом всё определили, а пока суть да дело, та отмель или не та, хватились, а Крот опять улизнул, и это в тайге, при наручниках. Умно и дерзко сбежал, а дознаватели и все прочие прошляпили его глупо и безответственно. Купцов всех на ноги поднял, предложил идти по берегу реки. Пока вертолётчики что-то колдовали по карте и определяли, что за река, стало смеркаться. В горах рано кончается день, солнце село за ближайший хребет, вот тебе и вечер. Против предложения Купцова выступили вертолётчики: «Где мы вас искать будем? Если ваш уголовник такой отчаянный, то смотрите, как бы он вас поодиночке не передушил. Наручниками горло захлестнуть проще пареной репы».
— Головы надо на плечах иметь, а не репы, — возмущался Купцов. — И чему вас только в этих училищах учат, ориентироваться на местности не можете, а если пожар, дым и прочая напасть?
— Ещё и медведи в тайге есть, — добавил Старцев.
— Ну, медведи им на верхотуре не страшны, там они сами, как медведи, в облаках ворочаются с боку на бок. — Купцов даже выругался со злости. Короче, подследственного они глупо проморгали.
— Теперь держись, господин свидетель, — наклонился к Ветлицкому собкор. — Я уже и материал разметил, да с меня этот бдительный «следак» подписку о неразглашении взял, хотя материальчик убойный. Такой по заказу не напишешь и нарочно не придумаешь.
— А меня только невыездным сделал, — похвастался Андрей, хотя ему-то не до шуточек было, а тем паче не до похвальбы. Он ещё и за жену опасался, та медленно приходила в себя. В больнице ей рекомендовали сеансы у психотерапевта, и Ветлицкий, поджидая в мрачноватом коридоре перед кабинетом врача, вслушивался в монологи молодой специалистки с сидящими вполукруг её пациентками.
— Чувствуете, как ваше тело наполняется теплом? — вопрошала она преимущественно собравшихся пожилых дам и старушек. Те, по-видимому, прислушивались к себе, но упрямо ничего не чувствовали.
— Какая часть тела? — наконец поинтересовался кто-то из больных.
— Верхняя, — вещала психолог.
— А нижняя? — робко спросил кто-то из принимающих сеанс.
— В нижней у вас одно дерьмо, — резко ответствовала врачевательница, и Ветлицкому становилось ещё тоскливей. Он вспоминал, какая добрая и отзывчивая всегда была с ним Валентина, но как она могла быть такой ласковой с ним и одновременно таскаться к своему первому мужу? Непостижимо, а вот поди ж ты. Нет, натура человеческая ещё во многом не познана и мало изучена. Чем сейчас может помочь эта врачиха-девчонка, что может разглядеть она в страждущих помощи людях за короткое время сеанса, если он, Ветлицкий, столько времени живший с фактически родной ему женщиной, так и не смог разобраться с состоянием и настроем её души?
Закончился почти спиритический сеанс, и супруги пошли домой. После дерзкого побега Крота из-под стражи они не решались прогуливаться по городу, хотя осенняя, в меру дождливая и тёплая погода так располагала к неспешному моциону, будила желание побродить по засыпанным листвой аллеям парка, посидеть на скамье, наблюдая за такими разными и по виду, и по возрасту проходящими мимо людьми: школьницы-девчонки пробегали чуть ли не вприпрыжку, деловые мужчины проходили скорым шагом, и Андрей отмечал, что у них, как и у него, тоже наблюдается отсутствие автомобиля, женщины шли всё больше с каким-то измученным видом, чуть сгорбившиеся, нагруженные полными авоськами, и если смотреть вслед, то не понять, сколько им всем лет, только старушки тоже никуда не торопились и старались пристроиться если не рядом, то на соседних скамейках. Старики же не встречались совсем, словно в этом городе их никогда не существовало, а маленьким горожанам было совсем не знакомо слово «дедушка». Такое наблюдение сподвигло Андрея на тему: «Город, в котором нет стариков», а куда они подевались? Наверное, войны, потом болезни, которые во многом зависели от злоупотребления спиртным, потом курение: «Курящие старики долго не живут», — мелькнула в голове мысль, — а ещё тяжкий ежедневный труд, но опять же не все мужчины в их городе были заняты тяжёлым физическим трудом. Нет, пожалуй, это для меня слишком сложно», — решил литератор и начинающий летописец города, в котором он собирался прожить долгую и счастливую, надо полагать, жизнь.
Иногда к Ветлицким заходил Старцев. После побоища в «Лотосе» собкор чувствовал себя слегка виноватым. Не позвони он им тогда, сообщив о событиях, разворачивающихся в кафе, то вряд ли с Валентиной случилось бы нечто подобное и она так неожиданно не раскрылась бы перед Андреем. Хотя здесь больше Купцов виноват, это он привлёк их к опознанию трупов, а один из так называемых «трупов» до сих пор где-то поблизости скачет, причём весьма опознанный.
Словно чувствуя свою вину перед мужем, Валентина вела себя тише воды ниже травы, впрочем, она и прежде не очень-то показывала характер. Ветлицкому было жаль это безропотное существо. Как-то так получилось, что уже давно они потеряли самых близких родных. Кому пожаловаться, перед кем преклонить колена, даже денег стрельнуть до получки и то не у кого. Пока жива была бабушка Валентины Дмитриевны, она время от времени отделяла от своей скромной пенсии чисто символические суммы, которые большой роли в их семейном бюджете не играли, и всё-таки это была поддержка, какая-никакая, а поддержка, больше моральная, чем материальная.
Воспоминание о бабушке жены сразу вызвало и другое, что это в её квартире обосновался Петруха Першин. Квартира эта стала невольной свидетельницей любовных утех Валентины и её первого мужа, их так внезапно вспыхнувшей взаимной страсти.
Чувство жалости у Андрея проходило и приходило чувство обиды, чувство обманутого мужа, мужчины, следовательно, типичного рогоносца. До сей поры выступать в данной роли рефлексирующему провинциальному литератору ещё не приходилось, хотя сам он не единожды наставлял рога довольно-таки гордым и самостоятельным особям мужеского пола. Осознание такого факта как бы уравновешивало поведение неверной жены по отношению к опростоволосившемуся мужу. Иногда Ветлицкому хотелось всё бросить и уйти от жены, но куда и к кому, поэтому приходилось мириться со сложившимися семейными обстоятельствами и делать вид, что вообще ничего такого не было.
Сеансы у психотерапевта ощутимых результатов не приносили. Валентина как однажды потеряла себя, так больше и не нашла, оставаясь на грани прошлого и настоящего.
Правда, врачи никаких существенных отклонений от нормы в её организме и поведении не находили, но Андрей чувствовал, что надлом в её душе всё-таки произошёл.
Бюллетень закрыли, и Валентина Дмитриевна снова вышла на работу, к своим ученикам, к их весёлым и не очень тетрадям, постепенно сживаясь с заданным ритмом жизни: с еженедельными планёрками при директоре школы, отчётами о посещении квартир учеников, собеседованиями с родителями этих недорослей, которые изворачивались как могли при каждом удобном и неудобном случае, с выматывающими душу педсоветами и, конечно, мероприятиями к знаменательным и важным датам. Нагрузка получалась солидною, и если приплюсовать сюда постоянное осознание, что где-то есть обозлённый друг её первого мужа, который, конечно, не упустит случая поквитаться если не с Валентиной Дмитриевной, то с её сожителем, отнюдь не прибавляло уверенности и спокойствия.
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Учительница литературы и русского языка худо-бедно приспосабливалась к ритму жизни, оставалось и Ветлицкому своим репетиторством заняться. Пора хождения по так называемым инстанциям подходила к концу, за это время они порядочно поиздержались, а клады в искомых схронах ушли глубоко в землю, как пошутил при очередной встрече Старцев. Он не мог забыть бесславной истории своей «ласточки», только от его стенаний ничего в лучшую сторону не менялось, хотя вишнёвого цвета кузовок многострадальной «Нивы» медленно наполнялся нужным содержанием.
— Я теперь полицейским перестал доверять, простое дело не могли разрулить! — возмущался собкор «Енисея» после планёрки в редакции газеты. Магдалена Георгиевна, в лице главного редактора, выражала сочувствие ценному кадру, но выше линии своей финансовой ограниченности прыгнуть не могла.
— Ничего, Герман Николаевич, больше половины простых смертных не имеют личного транспорта, — успокаивала она собкора. — Нарушений дорожного движения значительно меньше. Сам-то за рулём не единожды небось правила нарушал, подвергая опасности свою жизнь и жизнь мирных пешеходов?
— Ни мирных, ни военных вовсе не подвергал, как ты говоришь, Магдалена, — возражал начальнице Герман.
— Так и не подвергал?
— Как на духу говорю, что от меня вреда общественному порядку не наблюдалось. Теперь хожу безлошадным, и всё благодаря этому уголовнику Кротову, — изливал обиду, пользуясь благодушием Сунцовой, расчувствовавшийся собкор.
— А что, Герман Николаевич, твои сыщики сняли запрет на полное освещение событий в «Лотосе»?
— Да шут их поймёт, специально не узнавал, но финала эффектного не получилось. Крот пока на свободе порхает.
— Вот и фунт изюму. Ловили, ловили, деньжищ бюджетных под эту бестию ухлопали немерено… Один рейд вертолёта чего стоит.
— Вертолёт у них был из попутных, чего-то там гидрологи в тайге измеряли. Купцов и присоседился со своим следственным экспериментом, вот и дохимичил, что Кротов сбежал.
— Следовательно, подписку о неразглашении он с тебя не снял?
— Да не ясно.
— Законы жанров у нас разные. — Магдалена потянулась к пачке сигарет. — Тебе не предлагаю, знаю, что не куришь.
— Впору и закурить. — Старцев с тоской посмотрел за окно, словно предполагая, что, стоит лишь хорошенько присмотреться — и в просвете оголившихся тополей редакционного сквера обозначится вишнёвого цвета его «ласточка».
В краю моём родном
Цветёт вишнёвым цветом
И сорная трава… —


продекламировал, как заклинание, он хокку из японской поэзии. — Из всего только сорная трава осталась. — Собкор махнул рукой и вышел из кабинета.
После ухода Старцева Магдалена подошла к книжному шкафу и достала с полки томик японской поэзии. Она, как и всякая женщина, была в меру сентиментальной, но, став главным редактором республиканской газеты, тщательно скрывала эту черту своего характера от окружающих за напускной строгостью и неприступностью. Впрочем, однажды друг собкора Андрей Ветлицкий чуть не соблазнил её на «подвиг» во имя любви, поприжав на лестнице в драмтеатре перед каким-то важным не то совещанием, не то конференцией. Она потом не раз вспоминала его горячие, нетерпеливые ладони на своих давно забывших мужские прикосновения ягодицах. Кажется, махни она тогда рукой на занудное совещание, уедь с Андреем домой, отдайся ему безоглядно, возможно, и жизнь её потекла бы по иному руслу. Магда тогда подавила в себе то минутное, почти нестерпимое желание — и вот… осталось только листать томик чужой поэзии, наслаждаясь изъяснением чувств давно ушедших из жизни людей далёкой эпохи.
Магдалена открыла страничку со стихами поэтессы Тиё. Сколько раз она перечитывала так волнующие редакторшу строки, сколько раз плакала над описанием горя матери о смерти маленького сына:
О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомой стране
Ты нынче забежал?


Она тоже когда-то потеряла сына, а с этой потерей и любовь близкого человека, оставив ей только работу, работу и работу. Подавив в себе всю лирику, она подошла к рабочему столу и в рассеянности перелистала заметки Старцева о всех его похождениях, которые тянули уже на целую книгу. Правда, конец этой истории ещё достаточно не прорисовывался, и нужно либо что-нибудь придумывать, либо ждать развязки. «В любой работе недостатки и промахи недопустимы, газетчик может неосторожным словом ранить человека, учитель — ученика, но больше всех, — подумала Магдалена, листая материалы Старцева о неудачном для силовиков побеге Кротова, — больше всех опасность для общества представляется в промашках правоохранителей, и правильно Герман возмущается. Надо бы его поддержать, как только случай представится, заострю этот вопрос на очередном совещании при губернаторе».

Глава 7. Схватка в тайге

1
После того как Иван Тимофеевич ловко улизнул от своих захребетников Старцева и Ветлицкого, он стал вдвойне осторожен. Документы у кемчугского егеря были в полном порядке, правда, лыковское золото, зашитое в бандаже, доставляло некоторое неудобство, но своя ноша не тянет, и Плотников, привыкший к тяжёлому физическому труду, стоически переносил такое. Иван Тимофеевич с годами становился подозрительней и мнительней, а теперь и вовсе ему стало казаться, что каждый встречный и поперечный должен коситься на его располневшую фигуру, да и деньжонки у старого пройдохи подходили к концу. Как ни хотелось ему возвращаться к Пантелеймону Прокопьевичу в Аскиз, как ни корил он себя за нерасчётливость, решив, что ему хватит денег до тех мест, куда собирался отчалить, а вот не хватило. Сильно поиздержался у сестры Ксении, по-ихнему — Сене, дочери ей, Тоньке, пачку «зелёных» отвалил, тоже неосторожно. Начнут тратить. А откуда в их медвежьем углу американская валюта взялась? Короче, куда ни кинь, везде клин и придётся назад к Пантелеймону возвращаться да в ножки кланяться, меняя золотишко на бумажки.
Пантелеймон хоть не больно-то обрадовался появлению старого друга у своего двора, но у кержаков свой уклад, свои понятия и своя постанова.
— Выручу я тебя, Иван, — поскрёб седеющую бороду единоверец, — только времена сейчас мутноватые, раньше проще было.
— Когда раньше, может, при коммуняках?
— Ну, ты сравнил. Раньше — это когда перестройка ихняя, тьфу-тьфу-тьфу, только начиналась.
Получив деньги и отсыпав из своих запасов золотишка, Иван Тимофеевич так же неожиданно исчез, как и появился у двора Пантелеймона Прокопьевича. Теперь руки у него были развязаны, и можно было путь держать, куда изначально намечал, в Горную Шорию к старым друзьям, а то и родичам-единоверцам. Несведущие люди последних по-разному называли; кто староверами, кто кержаками, а были такие, что ровняли с молоканами и даже с иудеями, но сам Иван Тимофеевич больше склонялся к православной вере и, помня о старых канонах, всегда перед сном творил привычную молитву, скорей заклинание: «Боже, еси на небесах…» — и утро начинал с неё же.
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На одном из железнодорожных перегонов Иван Тимофеевич подошёл к машинисту грузового состава:
— До Балыксы подкинешь, браток?
Машинист посмотрел на деньги, которые протягивал ему егерь, и кивнул, приглашая к себе:
— Загружайся, только комфорта не обещаю.
— Мы привычные. — Иван Тимофеевич, покряхтывая, тяжело поднялся в кабину машиниста. Помощник, молодой парень, слегка потеснился:
— Чего торопишься, отец? — спросил он неожиданного попутчика.
— Сестра у меня в Балыксе заболела, боюсь, не успею проститься, а с вами самый короткий путь добраться.
— Вообще-то у нас должностная инструкция посторонних не брать, — буркнул машинист.
— В энтих местах я не посторонний, — заметил егерь. — Он хотел ещё доплатить взявшим его железнодорожникам, но подумал, что не будет ли подозрительной такая щедрость для простого таёжника.
— Сестра у меня, младшенькая, единственная, и выходит, что я её переживу, хотя на всё воля Божья.
Тяжело гружённый состав медленно полз по путям железнодорожной магистрали.
— Ориентировка в управление дороги пришла, — весело сообщил помощник своему пассажиру. — На какого-то беглого молодого бандюгана. Бежал из-под стражи.
— Так вот едешь, а тут ориентировка. Слава богу, я уже немолодой, да и бегун из меня никудышний, — всматриваясь в затухающую тайгу, словно бы про себя, произнёс Плотников.
— Все мы такими будем, — философски заметил машинист.
На подъезде к железнодорожной станции тепловоз сбавил ход.
— Странно, почему нас не принимают. Светофор горит, — откомментировал молодой.
— Да вон же, на переезде, полицейский уазик, — заметил машинист.
— Вы, ребята, выпустите меня, — протиснулся к двери Иван Тимофеевич.
— А как же Балыкса? — улыбнулся помощник.
— К куму в Бискамжу заверну, может, с ним и до сеструхи добираться буду. — И забыв про свои болячки, кемчугский егерь сиганул с поезда. Спрыгнул на насыпь, да, видимо, не совсем удачно, ту ногу, которую надсадил ранее, подстраховывая Старцева на мокром склоне, пронзила непривычная боль, и старик, захромав, ушёл в тайгу. Машинист посмотрел ему вслед и, покачав головой, посоветовал своему помощнику:
— Ты про этого доходягу помалкивай. Неизвестно, что ещё за фрукт: то ему срочно к сестре надо, то сигает с поезда на половине пути, и опять же, где Балыкса, а где Бискамжа, хотя ему виднее. Ох, доведёт нас, Гошка, жадность до цугундера, но рассчитался он намного выше тарифа.
— Да и на преступника он совсем не похож, — тормозя у переезда, заметил подручный машинисту, а на вопрос полицейского старлея клятвенно заверили оба, что по дороге никого не подсаживали и в случае чего будут иметь в виду.
3
Сбежав от полицейских по пути на следственный эксперимент, Крот чуть ли не полдня ухлопал на то, чтобы освободиться от наручников, в кровь изодрал запястья, долго возился с импровизированной отмычкой и, когда сбросил «браслеты», понял, что хоть это была большая беда, но настоящие трудности ожидали его впереди.
Кротову приходилось бывать в тайге, и ориентировался он среди таёжных буреломов относительно неплохо, но одно дело — когда ты имеешь хороший запас еды и полное обмундирование: вьючную лошадь и ружьё с патронташем, набитый патронами от «бекасина» до «жакана», а ещё лучше — карабин типа кавалеристской «драгунки», и совсем другой табак, когда ты продираешься налегке сквозь чащобу в неизвестном тебе направлении. То, что он сейчас выступал не в роли охотника, а на него самого была объявлена охота, это резко меняло дело, и Крот вовсе не был уверен в удачном исходе такой корриды. Теперь все дороги в предполагаемом районе побега перекрыты, кордоны оповещены, транспортники поставлены в известность. Некогда считавший себя чуть ли не королём положения объявленный вне закона преступник мог надеяться только на свою интуицию, чудовищное везение или случай, да такой, после которого или грудь в крестах, или голова в кустах.
И такой случай представился на третий день шараханья Кротова по тайге, он чуть ли не нос к носу столкнулся с Иваном Тимофеевичем, который тоже не горел желанием иметь дела с правоохранительными органами. Вина его была невелика, то, что утаил золото от государства, это ещё доказать надо было, просто удачно натолкнулся на схрон некого несознательного гражданина, вот и хотел бы его сдать государству. Так или не так, но своего запаса кемчугский егерь лишился бы в одночасье, а там как бы карта легла, может, получил бы причитающиеся проценты от найденного клада, а может, и срок за незаконную добычу драгоценных металлов. Теперь задача была одна — удачно добраться таёжными тропами до своих друзей-единоверцев, а там… короче, старость он себе обеспечил. Одно обстоятельство делало Ивана Тимофеевича уязвимым — это нога, которую он подвернул, прыгая с поезда на железнодорожную насыпь перед переездом. Как человек с опытом егерь понимал, сейчас одно ему помогло бы — это покой, настойка из трав, только где в тайге покой, да и травы в большинстве своём уже утратили целебную силу.
Встретиться на таёжной тропе двум путникам, двум антиподам, означало один исход, тем более Кроту терять было нечего, а голод и холод осенней тайги для человека из города, а это, считай, как из другого мира, обострял все хищнические инстинкты и понуждал к действию.
— Здорово, батя.
— Здравствуй, мил человек. — Иван Тимофеевич, имея один охотничий нож на поясе под плащом, вовсе не собирался выяснять отношения, да и ссора с незнакомцем ему была ни к чему.
— Пошамать бы чего не найдётся? — И, словно оправдываясь, добавил: — Мой рюкзак медведь утащил, второй день за мной по пятам ходит. — Крот старался не прибегать к блатной фене, но повадки и сама манера общения выдавали в нём уголовника.
— Хозяина ты зря, паря, прикормил. Теперь он от тебя не отстанет.
Иван Тимофеевич покандылял к открытому месту, где деревьев было мало, а вместо лиственного опада проглядывали из земли два приличного размера валуна, покрытых мхом и лишайником с северной стороны.
Соорудив костерок, егерь пристроил котелок, исподтишка наблюдая за незнакомцем. Крот, словно чувствуя, что его держат в поле зрения, не обращал внимания на поведение старика, голод понуждал его действовать почти в полусне, и когда вода в котелке закипела, то не стал дожидаться от старика дальнейших действий, а сразу налил себе в чужую кружку горячей жидкости.
Иван Тимофеевич достал сухарей, вяленой оленины, а про сало сказал:
— Этого пока не трожь, для живота твоего тяжеловато будет. Если долгонько не ел, то сразу требуху не набивай, погрызи сухариков и маралятины чуток. В чай я травок пользительных добавил. Пока ещё кормит и лечит матушка-природа, правда, не тем мы оплачиваем за её доброту.
Наблюдая, как встретившийся на таёжной тропе человек рвёт зубами подсохшее мясо, Иван Тимофеевич догадывался, что встреча эта для него лично ничего хорошего не сулит. Он уже прикидывал в уме свои дальнейшие действия, когда Крот спросил:
— Ты, батя, чего в такой глуши промышляешь?
— У меня здесь угодья свои охотничьи, вот пришёл проведать, а так-то мы балыксинские, таёжные люди.
— А я из Абазинска, слышал небось такой город. С друзьями орешничить собрались, да вот заплутал в тайге. Отбился от своих и заплутал. Как назло, по тайге буря прошла, тебя не застала?
— Я этакую страсть дома переждал.
— Может, и меня к себе пригласишь, батя? Мне бы только к людям выйти, а там до города доберусь автостопом.
— Да какой в тайге автостоп? Прежде, когда в здешних местах леспромхоз хозяйничал, тягачи с лесом так и сновали…
— Где сновали? — насторожился Крот.
— Недалече тут, а к себе не зову, старуха занедужила, какой день ей неможется. Как бы Богу душу не отдала.
— Да мне в хату не надо. Я в «хатах» насиделся, где-нибудь в сараюшке перекантоваться, а дальше загадывать не буду. Знаешь, батя… — Крот почувствовал лёгкую сытость и прилив сил. Довольный, потянулся и икнул. — Так я вот о чём, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра.
— Знамо дело, — поддакнул егерь, а Крот тем временем нацелился покемарить на солнцепёке. Комар в тайге уже упал и не доставал, как летом, и мошка не могла испортить краткосрочный отдых лесного бродяги.
Проснулся Колька, словно его кто под бок толкнул. Возле костерка никого не было, и только за прогалиной, у поворота тропы, мелькнула спина его недавнего собеседника, быстро сообразив, что уходит не только его беда и выручка, а с нею и ночлег в уютной сараюшке, уходит и вся хавка Ивана Тимофеевича. Старик со своей больной ногой торопился изо всех сил, но Крот в три прыжка догнал его.
Поняв, что уйти не удалось, егерь обернулся и ощетинился с ножом на своего преследователя.
— Так вот, батя, как ты людей привечаешь? — прохрипел уголовник.
— Разве ты людь, ты нелюдь, — скороговоркой вымолвил Плотников. — Узнал я тебя, парень, и к людям тебе нельзя соваться. На всех столбах твоя личность обозначена. Кордоны везде, полицейские посты расставлены, так что уходи подобру-поздорову.
— Поделишься хавкой, и уйду. — Крот нарочно тянул время, кажется, соперник вовсе не расположен был с кем-либо делиться своим провиантом. Егерь недобро глянул на Крота и сделал ещё одну попытку к примирению. Крот лихорадочно подыскивал, чем бы можно было выбить нож из руки Ивана Тимофеевича, пока не увидел сбоку от тропинки порядочный дрючок. Прыгнув в сторону, противник ухватил дубинку и, как егерь ни уворачивался, Крот с первого же раза крепко огрел его по плечу, потом по голове. Бил, не осознавая, что Иван Тимофеевич уже отошёл в иной мир.
Отдышавшись, Крот стал лихорадочно оббирать его. Забрав рюкзак, заметил, что сквозь повреждённую одежду на рыжеватую почву тропы сбегает тоненькая струйка золотого песка. Нападавший не верил своим глазам, кроме котомки, набитой продуктами, у старика в заначке, а вернее, в холщовом поясе было спрятано порядочно золота мелкой россыпью. Вытерев нож о траву, — егерь всё-таки задел Крота, повредив левую руку, — таёжный хищник распорол верхнюю одежонку старика, содрал пояс и, видя, что тот был повреждён, скрутил находку и засунул в торбу Ивана Тимофеевича, в которой он обнаружил ещё пару свёртков. Оказалось, деньги различными купюрами.
Не веря привалившему богатству, Крот стал соображать, куда теперь податься? Прикинув шансы выбраться из тайги, Колька Кротов решил идти навстречу движению Ивана Тимофеевича. Смущало одно, в тех населённых пунктах, если верить бывшему владельцу несметных богатств, почти на каждом столбе висел фоторобот, а возможно, уже и фотография, ведь опознал же его старик. Как говорится: «Чисто «уголовка» метёт…»
Крот шёл и как-то не думал, что он в незнакомой и чужой для него среде, что тайга и не таких соискателей её богатств уматывала, что всё золото и деньги, только так легко доставшиеся ему, ещё не самый ходовой товар среди этого угрюмого лесного царства.
«Ничего, — думал Крот, — мне бы только до жилья добраться, а там нет такого человека, который устоял бы против «Золотого тельца». Жаль, что Петруху ухлопали. Вдвоём бы мы развернулись, не одна бы «тёлка» ползала у ног крутых парней».
Фортуна, казалось, наконец повернулась к пацану лицом и распахнула свои объятья: «Вот я, вся твоя, бери меня, пока я ещё такая податливая, тёпленькая, на всё согласная. Бери меня, пользуйся, Николай Васильевич Кротов, приглашай своих корешей, накрывай столы в лучших столичных ресторанах. Гуляй, рванина, от рубля и выше…»
На этой весёлой ноте оборвалась счастливая сказка уголовника Кротова. Он поднял голову, чтобы оглядеться, в конце тропинки стоял медведь и, принюхиваясь, сверлил злющим взглядом свою беззащитную жертву. Крот забыл и про нож, и про заветный баульчик старика, и про будущие забеги в ширину. У известного пакостника и бандита в голове проскакивала одна и та же фраза из просмотренного когда-то на зоне кинофильма о медведе-людоеде: «Злой дух Ямбуя, злой дух Ямбуя…» Только медведь руководствовался отнюдь не высшими соображениями, его привлекал запах крови, который исходил от будущей жертвы, запах снеди из котомки человека, и он не собирался откладывать предстоящее пиршество на сколько-нибудь длительное время.
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Иван Тимофеевич очнулся от горячего, почти псиного дыхания. Словно мягкая, шершавая ладонь вылизывала его лицо. Сквозь щелочку заплывшего глаза он видел только нечто розовое и привязчивое, а чем дольше продолжалось это живительное для старика действо, тем яснее становилось его сознание и чётче проявлялся окружающий над человеком мир. Этот мир сначала обозначился в виде нечто лохматого, большого-большого, закрывающего собой и высокие деревья, и голубизну неба, и одинокую птицу, недвижно висящую над ним. Старик застонал, лохматое видение отстранилось, и почти неживой человек увидел перед собой тяжёлую медвежью морду. Зверь нависал над навзничь лежащим стариком, которому сейчас было, по всей видимости, не до испуга, до того он был избит и повержен другим таким же человеком. «Где тот лихоимец, — мелькнула первая мысль, — а где я сам, возможно, меня уже нет, или это всего лишь чудовищный, грязный сон?» Только удивительно сказочная голубизна неба, словно льющаяся с высоты и неясная фигура какого-то лохматого чудовища, нависшая над распростёртым на траве стариком, ещё связывала его существование с действительностью.
Преодолевая страх и боль, Иван Тимофеевич заставил себя сесть, медведь осторожно отодвинулся чуть подальше, не спуская внимательных глаз с человека. «От одного зверя Бог уберёг, а второго мне посылает…» — продолжал соображать поверженный егерь. После того случая как смешная девчонка с лесозаготовок наставила его на ум и научила не бояться этого лохматого врага человечества, Иван Тимофеевич потерял страх перед медвежьими особями и в самом деле он стал считать этих зверей чуть ли не братьями. Когда-то давно, ещё на кемчугской фазенде, он подобрал возле убитой браконьерами, а возможно, и специально отстрелянной по приказу заводского начальства медведицы крохотного медвежонка. Есть такое выражение: «крохотный, с рукавичку». Кто не знает, ни за что не поверит, что этакая махина, более двух центнеров весом, родит совсем игрушечное дитя. Так и есть, ей бы самой на подкожном жире дотянуть в своей берлоге до весны, а тут ещё надо выкормить детёныша, а то и двойню.
Иван Тимофеевич тогда взял шефство над малышом, сколько он претерпел мук, доставая свежее молоко, утаивая коробками банки со «сгущёнкой», и неразумное существо привязалось к няньке, как к законному, природой определённому пестуну, медвежьему подростку, в обязанности которого входило пестовать медвежьих дитяток. Не считаясь с изодранными в клочья унтами, сапогами, фуфайками, Иван Тимофеевич никогда не прибегал к наказаниям, только лишь в крайнем случае похлопает в ладоши над куцым медвежьим ушком, и Бурый, так кемчугский егерь прозвал своего питомца, становился послушным и смирным. Бурый, он и есть бурый, только если цвет медвежьей шерсти слегка рыжеватый, действительно можно было так назвать, то у этого медвежонка за ухом едва ли с ладошку маленького ребёнка было более светлое, чем остальная шерсть, пятнышко, с возрастом оно превратилось в заметную метку.
Медвежонок до того обвык и привязался к своему новому усыновителю, что следовал за ним по пятам, порою пугая девушек из обслуги фазенды. Уходя на охоту или заготовку лесных припасов, егерь манил за собой медведку, боясь, что без присмотра тот не только напакостит в меру своих медвежьих сил, но и напугает кого-либо из прибывающих на лесную дачу гостей. Охота с подрастающим хозяином здешней тайги шла насмарку, медвежонок то забегал вперёд, то отставал, шалил, ломая подходящие ему по силам ветки деревьев — короче, вёл себя, как и полагается обыкновенному лесному зверёнышу. Это медвежье дитя уже запросто могло побороть своего опекуна или пестуна, могло запросто завалить звено окружающей дачу ограды, если ему по какой-либо надобности приспичило прогуляться по тайге, примыкающей прямо к фазенде. Наконец завхозу, ведомству которого принадлежала лесная дача комбината, надоели все жалобы и медвежьи недоразумения, и он, конечно, предупредив Ивана Тимофеевича, в один прекрасный день вывез подросшего проказника за пределы вверенного ему культурного объекта.
Первое время Иван Тимофеевич и хотел, чтобы его питомец вернулся к своему хозяину, и боялся, что была вероятность отстрела неслуха. Правда, медведь не вернулся, в чём причина такого наплевательского отношения со стороны медвежьего подростка к человеку, которого он, по всей вероятности, считал и за отца, и за мать, кемчугский егерь не знал, а тут вскоре началось строительство для отходов этого самого комбината: бульдозеры и экскаваторы вкупе с многотонными самосвалами так перебаламутили тайгу, что и дикое зверьё разбежалось, не говоря об изнеженном, приручённом медведко.
Долго на холодной земле не просидишь, тем более всё крепче приходящий в норму организм Ивана Тимофеевича сильно требовал посмотреть, что и как с его недавним супостатом. Тот лежал в нескольких шагах, чуть в стороне от тропы, рядом малость распотрошённая торбочка и рюкзак. Пошарив вокруг себя, старик подобрал тот самый стежок, которым его охаживал незнакомец. Опираясь на палку, Иван Тимофеевич, будучи не в силах обернуться назад, прохрипел: «Бурый!» — Он с затаённой надеждой в груди, грешным делом, подумал, а не его ли это медведко, которого егерь пестовал у себя на фазенде. Старик хотел, чтобы медведь оказался рядом, и всё-таки, несмотря на всю свою заговорённость, побаивался неожиданного спасителя из тайги, тем более светлое пятно за ухом зверя угадывалось весьма слабо. «А может, в их родове все такие, «меченые»? Сейчас он вроде как смирный, а в любой момент хряпнет лапою по башке почище, чем бандитским дрючком, и в ладоши не успеешь похлопать, как та девчонка учила».
Убедившись, что ходьба у него получается с горем пополам, Иван Тимофеевич с трудом навьючил на себя рюкзак, прошерстил торбочку: золотишко в холщовом поясе почти не просыпалось, деньги были на месте, и, перекрестившись на дорогу, попробовал продолжить свой путь, предварительно всё-таки похлопав в ладоши. Медведь не тронулся с места.
— Прощай, Бурый, — с ноткой лёгкой грусти произнёс старик, — прости меня, дурака, тогда я тебя не смог защитить, а ты вона как отплатил мне, прости великодушно.
Пятясь, Иван Тимофеевич дошёл до сворота тропинки и уже ловчее двинулся в путь, изредка оглядываясь на медведя, который так и не сдвинулся с места, пока его бывший хозяин не скрылся из виду. Видать, не простил он предательства человеческого, хоть и к жизни вернул, а не простил.
В ноябре в тех местах, где развернулась таёжная драма, выпал снег, и промысловики двинулись в тайгу. Их привлекали не красоты зимнего леса, ни голубизна небес над тайгой, ни похожие на винчестеры чернеющие тут и там стволы елей, их привлекала разведка мест, где могла быть пушнина: куниц, соболей, белок и прочих носителей дорогих шуб.
Выйдя на тропу, где развернулись события конца октября, охотники наткнулись на крепко объеденный зверьём труп.
Поисковая следственная группа следователя Купцова вместе с членами судебно-медицинской экспертизы установили, что это был тот самый бандит Кротов, который ловко сбежал во время следственного эксперимента, так что его дело как участника убийства студента Логачёва и ещё многих неприглядных историй можно было считать законченным.

Глава 8. Новые приключения
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Собкор республиканской газеты «Енисей» Старцев среди коллег считался везунчиком, хотя женился Старцев, как ни крути, рановато. Жена его Наташа, тоже студентка и тоже с филфака, не из бог весть какой зажиточной семьи, изначально тяготела к богатой жизни, а какой богатей из будущего мужа, такая же студенческая голь, как и жена, вот разве с детьми им повезло: не успели насладиться студенческой, вольной жизнью, как Наташа забеременела, а где первая старцевская наследница, там и вторая. Известно дело, молодое, а это, как ни крути, уже перебор. Сам хозяин семьи на заочное с третьего курса перевёлся, в газету республиканскую устроился, стал по командировкам мотаться, лучше бы в геологоразведку на вахту подрядился, а так… тираж у тогдашнего «Енисея» не о чём простому обывателю не говорил, одним словом дотационный. Сталкиваясь с бытом старательских и прочих артелей, Старцев понимал, что на плоды честных журналистских гонораров семью не прокормить, тем более Наташа вообще учёбу забросила, с двумя-то детишками не до лекций и семинаров, а тут ещё мужика Бог дал «добычливого». Герман же по ходу своей службы наслушался старательских баек про дурное сибирское золото, и как пример рядом с республиканским центром прозябал совсем не перспективный городишко Магинск, когда-то центр и прибежище едва ли не всех золотодобытчиков Юга Сибири. Не редки бывали случаи, что в этом городишке уже спустя более чем полвека то в одной из бывших купеческих усадеб, то в другой обыватели находили схоронки золота. На берегу местной енисейской Протоки стояло кирпичное здание — бывший дом купца Егонского. Сам-то хозяин, только запахло жареным в революционное лихолетье, успел скрыться в другие края, вполне возможно, что и за границу, а усадьбу свою с прилегающими строениями, приспособленными для хранения различных купецких товаров, бросил на произвол судьбы. Да что там дом, что склады, золотишко накопленное пришлось бросить где-то на территории бывших складских помещений в надежде на скорое возвращение. На беду богатея Елисеева, усадьба как нельзя лучше подходила для хранения всяческих запасных частей к автомобилям и тракторам, а сам дом — для конторы. Заведение стало назваться «ГУТАП» — главное управление тракторной и автомобильной промышленности», ни больше ни меньше, а звучно и значимо. Из окрестных совхозов и автохозяйств ехали механики в этот самый «ГУТАП» по запасные части к автомашинам и тракторам, а поскольку эти железяки представляли из себя некую материальную ценность, то при данной снабженческой организации полагались круглосуточные сторожа. Вот один из таких охранников и поведал рабочему люду, что появился однажды в ночную пору человек, немолодой уже, но с виду ещё довольно-таки крепенький, и предложил этот доброхот скрасить ночное сидение за бутылочкой «белоголовки», а проще говоря, «Столичной». Для простого мужика, который за всю свою охранную жизнь ничего, кроме обыкновенного «сучка» — водки из древесных опилок, не пробовал, отказать такому богатому гостю не хватило сил, ну и разговелись они на полную катушку. Утром сторожа нашли в крепком подпитии на крыльце «гутаповской» конторы, замок на одном из складских помещений был напрочь сломан, и шкаф с картотекой сдвинут в сторону от кирпичной стены, в стене той ниша была продолблена приличных размеров, ровно такая, на сколько нужно было, чтобы содержание её уместилось во внушительных размеров саквояж. Пришедший кладовщик утечки казённого имущества не обнаружил, и с милицией решили не связываться, вычтя стоимость скрученного замка и засова из зарплаты охранника. Собкор «Енисея» Старцев узнал о ночном происшествии уже через третьих лиц и дня два обхаживал опростоволосившегося сторожа, здесь дело тоже не обошлось без «злодейки с наклейкой», впрочем, данный охранник опасался прессы и выпивал с корреспондентом без большой охоты, но, полагая, что собкор был не из самого Магинска, а из соседнего республиканского центра, всё же раскрыл душу перед участливым и внимательным собеседником, жалуясь последнему, что «гутаповское» начальство поступило с охранником несправедливо: во-первых, отказалось привлекать к этому делу горотдел милиции, а во-вторых, если бы искуситель, который подпоил охранника, чего-нибудь утащил из государственного имущества, а так охранника нужно было не наказывать, а, по всей вероятности, даже наградить.
До сей поры слушавший сторожа вполуха Старцев проявил завидный интерес к сообщению собеседника о проломе в стене и во время обеденного перерыва обследовал объект нападения вместе с ночным сторожем, подумав, что материальных ценностей, если таковые в тайнике были, неизвестный гражданин унёс порядочно, и где теперь ловить предполагаемого хозяина ценностей, неизвестно. Впрочем, елисеевская схоронка весьма впечатлила енисейского собкора, и, чтобы как-то оправдать вояж в соседний город, Старцев смастерил небольшой очерк о доисторических нравах жителей старинного купеческого городка, вскользь упомянув о ночном происшествии в елисеевской усадьбе, чем вызвал неудовольствие республиканского начальства, которое во всё, что отражала на своих страницах газета, вникало задним числом, когда изложенные новости уже порядком тускнели и теряли остроту изложения. Здесь самое время нужно было заметить, что у собкора Старцева давно сложилась своя собственная точка зрения на освещение событий окружающего местечкового мира.
В Сибирь предки Германа попали как репрессированные, потому что имели несчастье не соглашаться с тогдашними блюстителями устоев. Люди прежней веры были кремень, это ещё сибирский художник Суриков отразил на большом полотне «Боярыня Морозова», такие от своего не отступят. К Герману эти слова мало отношения имели, ко времени его появления на свет уже все взгляды у людей не единожды переменились. Может, оно было и к лучшему, только одно в характере Старцева-младшего осталось — это его неуёмное желание разбогатеть. Ему бы не в служители пера и бумаги, какие у корреспондентов заработки, а к служителям золотого тельца или в банковские работники податься, а ещё лучше — дело своё организовать, но для этого стартовый капитал нужен. К своим-то годам Герман уже порядком устал за жар-птицей гоняться, только Старцев надежды не терял, он всё ещё верил в золото Ваньки Збруева. То, что они с Ветлицким на маяке нашли (ордена царские, пару Георгиев ещё дореволюционных) — считай, побрякушки, хотя и имели цену, но настоящего дела с тем схроном не откроешь, а Герман твёрдо был уверен, что Ванька-Каин своё золото надёжно спрятал. Конечно, был как вариант, что его уже кто-то и до Старцева выгреб, а если не выгреб? Тогда искать надо, только тайга после горбачёвской перестройки опасной стала. Людишки в неё попёрли, как глупые рыбы в невода, и пусть она многих переломала, передушила в своих тенетах, но от этого люди только сильней озлились. Каждому хотелось на дармовщине разжиться. Так что Герман был здесь не первым и, надо полагать, не последним.
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Андрей Андреевич — школьный учитель не самой высокой учительской квалификации, в отличие от своего друга Старцева, нестерпимым желанием поймать удачу за хвост не страдал. Он вообще о старцевских да и своих способностях был не очень-то высокого мнения, отсюда желанием разбогатеть не грезил, какие уж тут желания вознестись над другими, более везучими да удачливыми! Работай — и с голоду не помрёшь, хотя случалось, что учителям чуть ли не по году зарплату деньгами не выдавали, а поддерживали больше натуральными продуктами или товарами, но Ветлицкий не жаловался, не клял судьбу, хотя пару раз его нынешний друг Старцев в авантюрные истории вовлекал, только навару от тех историй как-то не случалось. С находкой царских регалий у Старцева, если верить собкору, ничего не вышло, а доход с коняевской схоронки тоже протёк, как песок между пальцами у наивного педагога. Впрочем, Андрей не очень-то огорчился, понимая, что нужно настоящим делом заниматься, а не ловить журавлей в небе, да и нынешняя жена, Валентина, не позволяла заниматься маниловщиной.
Как-то зашёл у них разговор о прежней жизни, и Валентина в сердцах ему высказала, что вот её неудачная любовь — Петька Першин, умел жизнь наладить, всегда при деньгах был, на что Андрей возразил, что через это умение и положил свою буйную головушку на пороге «Лотоса». Смерть, надо сказать, не бог весть какая героическая, да и кореша у него были, подобные хотя бы тому же Кольке Кротову. Валентина Дмитриевна дёрнулась:
— Учитель литературы, а классику не уразумеешь.
— Я-то не уразумею, что ты имеешь в виду?
— А то, помнишь у Пушкина, в его «Капитанской дочке», что Пугачёв сказал барчуку Гринёву про орла и ворона?
— Эх, куда замахнулась, а забыла, как твой Емелька жизнь свою закончил? — И помолчав, добавил: — На плахе…
— Я и говорю, — подначила Валентина, — Лучше раз напиться крови, чем всю жизнь питаться падалью.
И хотя Ветлицкому не хотелось спорить с женой, он почти через силу добавил:
— Твой Петька и крови не напился, да и падали ему не досыта перепадало.
— Петька не ворон, — перебила мужа Валентина Дмитриевна. — Он человек и ко мне всегда относился по-человечески.
Стычки с женой по любому пустяшному поводу случались всё чаще, вот почему, когда в очередной раз со своими авантюрными планами к нему подкатился Старцев, Андрей дружка на полуслове оборвал, крепко был на Старцева обижен после того, когда тот, считай, вместе с физруком при дележе монет от коняевской схоронки обвёл вкруг пальца. Впрочем, здесь больше Николай Алексеевич, школьный физрук, виноват. Вот когда Старцев в очередной раз завёл песню про «Златые горы», не отмахнулся и позволил себе прислушаться к увещеваниям собкора «Енисея», да и что Ветлицкий терял? Впереди целое лето, времени — вагон и маленькая тележка. Встретились два друга-неудачника всё в том же редакционном скверике и Старцев боясь, чтобы Андрей не передумал, понимал, что прежняя обида у бывшего друга не прошла, погнал безо всякого рассусоливания, припомнив, что как-то во время рассуждения о способах добычи лёгких денег Ветлицкий поведал другу о том, что некогда в доме, в котором прошло его детство, висела на стене дома, купленного его родными у художника, который уезжал в Красногорск, непонятная картина, о которой ходил не то рассказ, не то легенда, что хозяин изобразил на ней какой-то непонятный не то скит, не то часть погоста на берегу реки. Андрей уже почти забыл про данную историю, да и дом был уже к настоящему времени трижды перепродан, но Старцев, оказывается, ничего из поведанного Андреем не забыл, а даже проявил завидное усердие в раскрытии тех наполовину выдуманных событий.
— Понимаешь, Ветла, я все справки по твоей наводке собрал: в Магинске, на Пристанской улице, действительно есть дом мещанина Огнёва.
— Ты, старче, давай ближе к делу, а то привык по-своему, по-рабкоровски, рассусоливать. Огнёвы-то здесь при чём?
— Объясняю, что дом этот Огнёвы купили у художника, когда тот задумал в Красногорск переезжать.
— Понимаю, только художник-то здесь при чём? — Ветлицкому уже начинала надоедать эта извечная манера Старцева разводить турусы на колёсах, и он стал поторапливать рассказчика, но Старцев не был бы Старцевым и совсем не торопился.
— Художник и есть гвоздь программы. Когда этот владелец дома в Красногорск уезжал, то оставил новым хозяевам, как бы в залог, несколько картин в надежде со временем выкупить свою мазню, хотя хозяева уже поменялись, теперь там какая-то бесхозная старуха проживает, а рассказ твой про картину я крепко запомнил.
— Да мы-то здесь при чём? — взмолился Ветлицкий.
— А при том, как выведал я, что одна из картин имела к нашему интересу самое прямое отношение, если только она ещё в старом доме находится. Вполне возможно, что последующие владельцы дома эти художества куда-нибудь на чердак пристроили.
— Да не тяни ты, старче, кота за хвост, — взмолился Ветлицкий. Он уже пожалел, что повёлся на речи этого краснобая.
— Картина к нашему интересу имеет самое прямое отношение. На ней, как мне удалось выяснить, монашеский скит на берегу реки.
— Что за река? — не удержался Ветлицкий.
— Опять ты, приятель, засомневался! — вскипел Старцев. — Нет у тебя выдержки и такта нет. Ну, в кого ты такой любознательный удался?
— Удался я в тех, в кого надо, — попробовал обидеться на друга Андрей и тут же осёкся, видя, как побледнели губы у собкора «Енисея». — Всё, всё, молчу. Давай дальше про свои пейзажи пой. — Старцев вздохнул, в его расчёт не входила сейчас ссора с напарником.
— Так вот, на этом пейзаже художник, бывший хозяин дома, очень точно отобразил и сам монашеский скит, и природу, его окружающую, хотя художник он был так себе, только нам-то это и на руку. Там кроме леса и тайги ещё и перья изображены.
— Чьи перья? — склонив голову набок, изобразил заинтересованность Ветлицкий.
— Не чьи, а выходы сиенитовых останцов, так называемые «Перья».
— А-а, — выдохнул Андрей, — так на красногорских «Столбах» такие же выходы есть. Чего огород-то было городить? — попробовал остудить пыл рассказчика учитель.
— Такие, да не такие, так вот слушай; поедем в Магинск — заедем к нынешним владельцам жилья и попробуем эту картину у старухи выпросить.
— Ну, слава богу, а то я уже, грешным делом, подумал, что ты опять какую-нибудь беспредельщину замутить удумал.
— Да, в принципе, можно было эту картину запросто со стены скарамчить, только бабка эта хромоногая постоянно дома. Зато и плюс в этом деле тоже имеется: можно бы хозяйку поспрошать о месте написания шедевра, вдруг художник между делом ещё чего им рассказывал?
— Может, кому и рассказывал, — засомневался Ветлицкий, — но, по твоим же изыскам, хозяева уже на третий ряд поменялись, и сильно я сомневаюсь, что этот хлам на стене уцелел.
— Ты, Ветла, сколько хочешь можешь сомневаться, а я просто так башмаки рвать не намерен, так что едем. Помощь твоя нужна и… — тут Старцев ехидно улыбнулся, — и лёгкая твоя рука.
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В своё время детство и юность Ветлицкого прошли в Магинске. Он хорошо ориентировался в его прямых улицах и кривых переулках, где любая усадьба, любой дом были пропитаны самой историей. Город подпирали запроточные сады, а на другом берегу ответвления русла Енисея от основного протока горбились доисторические дюны, поросшие реликтовыми сосняками. На одной из таких дюн местный садовод построил свой дом, над самой рекой, так называемый «Дом на дюнах», где во время войны проживал известный писатель Черкасов, написавший знаменитую, и не только в Сибири, трилогию о людях тайги, и, словно в память об этом, горожане окружающий бор берегли. Андрей был ещё молод, а вот его тётушки и бабки прекрасно помнили множество мест, где в том бору можно было запросто насобирать лукошко брусники или маслят на засолку. На островах же, окуная корни в живительную проточную воду, благодетельствовали перепутанные стволы черёмух с необычно крупными для такого кустарника ягодами.
Пристанская улица как бы стекала к самой протоке, заканчиваясь причалом, у которого во время навигации всегда теснились готовые уйти в плаванье на Север, почти до самого Ледовитого океана, так непривычные для этих прозаических мест красавцы-теплоходы.
— Вон тот самый дом, под крашеной железной крышей, — кивнул в сторону стоящего на пригорке строения Герман, — где ты жил когда-то, ещё мне про картины художника, бывшего хозяина, рассказывал. Там какая-то старуха на лавочке у ворот сидит, значит, владельцы не дремлют, хотя теперь пока старушенция расшевелится, она на подъём нескорая…
Однако женщина, узнав, в чём причина неожиданного визита двух заинтересованных молодых людей, легко снялась со своего насиженного места и сопроводила их в ограду, где, придерживая цепь серьёзной собаки, посоветовала:
— Да вы не бойтесь его — пустобрех. — Однако пёс так и норовил вырваться их рук хозяйки до тех пор, пока непрошеные гости не заскочили сначала на крыльцо, а потом и в избу.
Дом, который снаружи показался довольно-таки большим, на самом деле состоял из комнаты и кухни, причём в комнате, было видно через дверь, у кровати висел плюшевый ковёр с оленями, а над лавкой между двух окон — та самая картина монашеского скита у реки, берега которой поросли дремучим лесом, а за ним скалы, которые придавали картине весьма загадочный вид.
— Картина-то, бабушка, ещё цела? — подмигнул хозяйке прямо с порога незваный гость.
— А что ей сделается, если уже почти век здесь висит. Все ремонты пережила.
— Художник-то был кондовый, видать, из самоучек, — сразу взял быка за рога Герман, что, по всей видимости, обидело старуху.
— Из самоучек, говоришь, а сами уже который раз сюда наезжаете. — Из чего Ветлицкий сделал вывод, что его друг ещё не все карты перед ним раскрыл.
— Я вам, бабушка, эксперта сегодня пригласил, — ткнул Ветлицкого под бок Герман. — Шибко он в делах искусства разбирается. — Помогите, Андрей Андреевич, что вы на это скажите?
Андрей даже опешил. Они так не договаривались, но Старцева уже несло и надо было выручать друга.
— Что скажу? — разважничался Ветлицкий. — Из всех достоинств замечу, что это работа начала двадцатого века, а так — примитивное искусство. Видимо, рисовальщик действительно самоучка. — И вписываясь в роль на полную катушку, решил подыграть Герману. — Где он только такой вид с натуры, надо полагать, открыл?
— Кто ж его знает. — Старушка склонила голову набок и, не приглашая гостей сесть, продолжила безо всякого перехода: — Мы до переезда сюда в Бараите жили, потом на углу, у самой пристани, там, где теперь лабулатория.
— Какая ещё лабулатория? — удивился Герман.
— Да водницкая больничка. — Старуха тяжело плюхнулась на высокую табуретку. — Там у речников всякие анализы берут, чтобы в горбольницу всякий раз матросиков не гонять.
— Амбулатория, — догадался Герман.
— Она самая, — с готовностью закивала головой хозяйка дома.
— Так мы чего, бабушка, — поумерил свой наступательный пыл Старцев, поняв, что старуха в его деле не помощница. — Картину эту не презентуете нам для… — Помедлил и неожиданно выпалил… — для музея. Она хоть и не очень древняя, а всё же городской быт окраинных жителей отражает.
— Отражает, — согласилась старушка. — Здесь ещё скит был пририсован, так мой внучок от старшего сына, когда в «художку» ходил, на ней тренировался и скит этот замалевал.
— Где, в каком месте? — оживился мнимый музейный работник.
Хозяйка картины неопределённо ткнула в угол полотна, скорее всего, туда, докуда смогла достать своей палочкой:
— Где-то здесь.
— Эх, жаль, — притворно вздохнул Герман, — со скитом её ценность вдвое увеличилась бы, а так…
— Да я вам её задарма отдам, если для музея. Пущай люди смотрят, просвещаются.
Старцева даже разочаровала та лёгкость, да и бесполезность, с которой досталась им картина местного живописца.
Друзья в смешанных чувствах от своего визита покидали дом на Пристанской, отмахиваясь фанерной картиной от наседавшего от них пса, который в отличие от хозяйки никак не хотел расставаться с имуществом бывших владельцев.
— Нечего делать, — по дороге на автостанцию резюмировал итоги своего визита добычливый собкор. — Надо бы в местный музей заглянуть, там у них различные специалисты, хранители фондов, архивариусы. Может, чего и накопаем?
Местный музей был как раз по дороге и, к счастью наших краеведов, не был закрыт ни на обед, ни на учёт.
Первая же попавшаяся им смотрительница показала рукой вверх по лестнице:
— А это вам, ребята, к Михаилу Ивановичу надо. Он, кажется, у себя.
Музейный спец действительно оказался в своём кабинетике и, обследовав со всех сторон картину, сделал вывод: это он на Себежинке писал. Да-да, там и скит был монаха Пантелеймона. Потом хранитель объяснил, как добраться до места, указанного на картине, и, хотя наши поисковики на ближайший по времени абазинский автобус всё-таки опоздали, зато Старцев был доволен. Ещё бы, не каждый день такое везение выпадает, чтобы вот так, сразу: раз, два — и в дамках.
— Надо было этому старику на «чекушечку» дать, — разошёлся на автостанции добычливый поисковик.
— А не послал бы он нас, Гера, с этой «чекушечкой» туда, куда Макар телят своих не гонял? — уныло возразил Ветлицкий.
— Как предлагать бы стали, а то, возможно, и послал бы, — согласился Старцев. — Зато мы сразу двух зайцев убили: во-первых, картину заполучили и, во-вторых, место скита, считай, точно определили безо всяких усилий. Теперь несколько дней на подготовку и … жаль, что у этого старикана не узнали точнее, где эта самая Себежинка находится.
— Я, пожалуй, не поеду с тобой, — решил больше не связываться с авантюрного склада собкором Ветлицкий.
— Да ты что, Ветла, разбогател?
— Разбогател или нет, а меня Валентина не напрягает.
— То-то я вижу, что жирком обрастать стал, весь учительский отпуск на огород угробишь, зато в тайгу прошвырнуться — настоящее дело.
— Если твоё дело ещё выгорит, а если нет? Небось возле этого скита что и было захоронено, так любители лёгкой наживы уже вокруг на три гектара всё перелопатили.
— Если бы да кабы-то. Пессимист ты, Ветла, а скорее всего, лодырь, что ты эту Валентину пасёшь, как корову на лужайке? У неё сын есть и внук, а тебе она не то что наследника… — Последние слова понравились Старцеву, и он расхохотался. — Ха-ха-ха, да какое у тебя наследство, чего наследовать: тетради, контурные карты, открытки с изображениями классиков русской литературы? Знаешь, как таких людей называют?
— Не знаю, но по твоей градации — догадываюсь.
Бездушные ловцы призрачного счастья уже подходили к автобусной остановке, чтобы разъехаться по своим микрорайонам.
— Хорошо, что ты такой догадливый, — усмехнулся Старцев и, словно желая окончательно принять друга на болевой приём, добавил: — Нищеброды таких людей называют. Усёк?
Ветлицкий тяжело вздохнул и неожиданно для самого себя согласился:
— Нищеброд — так нищеброд, зато живу, не напрягая совести.
— Ладно, поезжай в свои пенаты, а я пока здесь среди свободных антикваров пошарю, что за монах жил в скиту на этой самой Себежинке, а там видно будет.
Пока Ветлицкий добирался до дому, про себя решил, жене ничего не рассказывать. Опять насмехаться будет, хотя после смерти Петрухи Валентина как-то сникла, даже с красногорским сыном стала перезваниваться реже. Андрей заметил, что в натуре его деловой и энергичной жены проявилась как будто усталость, ко всему она напрочь отвергла мысли о прибавлении в их семье и больше уже не заводила разговоров о ребёнке.
— Куда мне людей смешить, а ты, если стремление имеешь, так подыщи себе подходящую пассию, по крайней мере будет на старости лет утешение, заодно и наследник.
«Вот заладили: то Герман, то эта, заботливые какие — всё о наследника рассуждают, что я им, купчишка какой?» — а вслух ни прежде Старцеву, ни теперь Валентине возражать не стал, но про себя решил, что надо попытать счастья, а то вправду вроде бы неполноценный мужик.
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Уже третий день Старцев не появлялся на горизонте Ветлицкого. Последний даже думать о корреспонденте «Енисея» забыл, решив, что Герман заблудился в трёх соснах: между семьёй, ненайденным богатством монаха и всем остальным миром. На четвёртый день «сотик» Ветлицкого завыл как-то по-особенному длинно и требовательно, конечно, мелодия телефона трезвонила безо всяких эмоций, и всё же у Андрея заскребли на сердце кошки. Потянув чуток время, Ветлицкий всё-таки решил откликнуться на звонок друга.
— Ветла, ты что там, заснул в своих апартаментах или от Вальки оторваться не можешь? Кстати, привет ей от меня.
— Ты что, только поэтому трезвонишь? — раздражаясь, откликнулся Ветлицкий.
— Поэтому, не поэтому. Я тебе из редакции звоню. Нужно бы встретиться, отпускник ты наш ненаглядный.
— У меня отпуск вполне законный, а вот чего ты с утра всполошился?
— Ничего себе с утра. У нас уже планёрка закончилась. Магдалена раздобрилась и даже мне за внеплановое отсутствие не попеняла.
— Да просто она привыкла к твоим фантазиям и отлучкам, Гера. Ты чего звонишь?
— Звоню по делу. — Герман выдержал вполне в его духе длинную паузу, а после сразу предложил встретиться. — Лучше на старом месте. Я подскочу, и ты, не задерживаясь, подруливай.
— Я ещё не завтракал. — Ветлицкий не ожидал от предстоящей встречи ничего хорошего, хотя и плохого тоже не ожидал.
На привычное место у абазинского автовокзала Андрей приехал с небольшим опозданием. Герман прохаживался перед выходом на привокзальную площадь, нетерпеливо оглядываясь на всех прибывающих, и, заметив Ветлицкого, нетерпеливо замахал рукой:
— Я уже было подумал, что ты пешком из Отрадного топал.
— С чего ты взял, что я в Отрадном живу? Валентина меня пока ещё из квартиры не попросила. Обосновался на вполне законных основаниях горожанина.
— Ладно, кончай острить, у меня дело к тебе на сто тысяч.
— Денег хочешь дать, взаймы или без отдачи? — не мог остановиться Андрей.
— Ты со своим языком опять всю мазь отпугнёшь.
— Ого, — только и нашёлся что возразить Ветлицкий. Они уже миновали привокзальную площадь, рыночные временные ряды и углубились в небольшой городской парк, тот самый, в котором некогда жил да и подрабатывал Ветлицкий.
— Так вот слушай, — с загадочным видом, усаживаясь на лавочку вместе другом, стал вещать Старцев. — В Магинске, в районе цыганского хутора, живёт старик. Ты знаешь, где там цыгане обитают?
— Коровью площадь знаю, а сразу за ней и вотчина интересующего тебя племени, — силился уловить мысль собкора Андрей.
— Хо, завернул, хотя ладно. Не в том дело, как, а где среди этих цыган старика найти, Савву — имя у него по нынешним временам редкостное.
— Выходит, что опять в Магинск мотаться надо, — недовольно откликнулся Ветлицкий. — И зачем тебе этот Савва сдался? Скорей всего, человек с таким именем вполне допотопный.
— Ещё не знаю. — Герман в задумчивости попинывал пробку от бутылки. — То ли он цыган, то ли старовер. Если бы последнее, то я бы с ним запросто сговорился.
— Цыгане-сербияне, — никак не мог постигнуть хитроумного хода мыслей друга Ветлицкий. — Зачем он тебе? Ты, наверное, без меня уже полгорода перешерстил, а всё темнишь?
— Допустим, не половину города, а покопаться в бумагах пришлось. Прежде в Магинске у нас один архив был, это уже после сталинских реформ, когда область автономию получила, а там и республикой стала, пришлось все учреждения и аппарат поделить.
— Любишь ты, старче, тень на плетень наводить.
— Тоже скажешь — тень, вот я завтра свою «ласточку» на ход поставлю, и мы к этому Савватию в Магинск наведаемся. Старики любят по душам беседовать.
На том порешили, и Андрей, помня наказ Старцева, держать язык за зубами («а то знаю я тебя, в момент сглазишь, нам же вспугнуть этого старикана никак нельзя»), дома, Валентине, распространяться про очередную задумку Германа не стал и не смог придумать ничего лучшего, что собираются они со Старцевым на Маглинскую писаницу, чтобы кальки поснимать.
— Ох, ох, ох, — заохала Валентина, — да с неё Володя Капелько, местный художник, ещё десять лет назад всё срисовал, и кальки эти уже в учебниках по краеведению давно опубликованы.
— Давно, да не очень, что, по-твоему, эти наскальные рисунки на маглинских выступах одни? Там несколько горизонтов петроглифами изрисовано, и это, считай, изученных, а другие? — Боясь сказануть чего-либо лишнего, Ветлицкий сделал вид, что страшно устал, и сразу занялся огородными делами.
Утром он пораньше поднялся с постели и выскользнул за дверь, а уже после, сидя в автобусе, осознал, что дал промашку, забыв позавтракать. «У Старцева чего-нибудь перехвачу», — решил он, однако Герман сразу потащил его за собой, и уже по дороге в Магинск Ветлицкий понял, что он сильно захотел есть.
— Терпи, казак, атаманом будешь, — успокоил напарника компаньон, только «казак» терпеть не захотел, и пришлось заскочить в закусочную в универсаме возле краеведческого музея. К удивлению первых посетителей, несмотря на ранний час, порции пшённой каши были необычайно вкусны, а кофе — горячим и наваристым.
— Теперь можно и в цыганский край отправляться, — похлопал с удовольствием Старцева по уже вполне осязаемому животу Андрей.
— За своим пузом следи, — огрызнулся Герман, и они сели в автобус, идущий в восточный край города, потому что Старцев напрочь забыл о своём обещании к сегодняшнему дню наладить свою «Ниву», так ловко пущенную под разборку левашовскими охранниками.
Цыганская слобода озадачила наших горожан своим почти деревенским видом. Кроме деревянных добротных домов, или по-здешнему — коттеджей, встречались и «саманушки», построенные ещё в начале минувшего века, белёные домишки с подслеповатыми оконцами.

Глава 9. Визит к старожилу

Старика Савватия в здешней слободе люди знали.
— Да вон, крайняя избушка его, — ткнула в сторону выезда разбитная бабёнка. — Зачем этот замшелый пень вам понадобился, он уже и разговаривать-то, поди, разучился?
Окраинная улица Магинска краем своим упиралась не то в зелёный луг, не то в болото, которое и болотом-то назвать было нельзя, и для пущей убедительности встречная женщина пояснила:
— У нас эти зеленя Коровьей площадью называют, потому что на ней жители своих бурёнок выпасают. Не может местная интеллигенция с обжорки от частнособственнических привычек избавиться.
Старцев ей на всякий случай поддакнул и переспросил:
— А Савва-то ваш, видать, давненько в самом углу поселился, считай, на отшибе?
— Старовер он, живёт себе и никого не трогает, а вы сами-то к нему по какому поводу?
— Фольклористы мы, — пояснил Старцев. — Стариной, значит, интересуемся.
— А-а, — удовлетворила своё любопытство бабёнка. Оно, конечно, только интересуйтесь побыстрее, а то, неровен час, загнётся ваш объект, полагаю, что немного ему на этом свете осталось. Прежде всё на лавочке возле дома посиживал, а теперь давненько не вижу.
Старцев после такого пояснения заспешил к избушке старика. Ветлицкий за ним едва поспевал.
— Да ты там, у этого объекта, помалкивай, а то вылезешь со своими стишатами, — остановившись у калитки, наказал писателю бывалый собкор.
— Нужен мне твой старик, — смутился Андрей. У него в голове вообще никаких видов на этого реликтового пенсионера не было.
На стук и долгое гупанье собаки к калитке никто не вышел, и это показалось весьма странным, учитывая то, что домишко стоял на отшибе и прохожие здесь случались редко.
В дом наши путешественники всё-таки пробрались, перед этим долго стучали в дверь и, не дождавшись приглашения, последовали в кухню, потому что никаких сеней или коридора в доме старика не было. Хозяин вышел из комнаты на удивление для пожилого человека споро, и Старцев, не разводя антимоний, сразу взял быка за рога, поинтересовавшись, как хозяина зовут по имени-отчеству. Старик с неохотой назвал себя и вопросительно посмотрел на непрошеных гостей.
— Краеведы мы, — стал заходить издалека Старцев. — Я — корреспондент из газеты, а это — руководитель школьного музея. — Герман похлопал Ветлицкого по плечу. — Стариной интересуемся, историей здешних краёв, говорят, что Магинская округа когда-то на весь юг Сибири добычей всяческих минералов славилась.
— Было дело: в Лугавском заводе железо плавили, печное литьё мастерили. — Старик произносил слова с трудом, стараясь не показаться невеждой перед пришлыми людьми. — У купца Гусева стекольный завод был, а в самом Магинске винный завод Данилова знатное питьё выпускал, да в Знаменке спирт гнали из сырья здешних садов и огородов.
— Знали богатеи, где поживиться можно.
Старик тяжело вздохнул и переместился на широкую лавку к окну:
— Как «железку» открыли, так литьё дешёвое с Урала рекой потекло, а наше производство захирело, не выгодно стало местным хозяйчикам с рудой и железом возиться. На конной тяге далеко не уедешь.
Ветлицкий отметил про себя, что старика хлебосольным не назовёшь, не то что угостить чем, даже чаю не предложил гостям.
— Хм, — покрутил головой Старцев, — а золотишком-то небось баловались?
— Как не баловаться. В Магинске воротилами Вильнеры значились, Банщиковы, Пашенные — все, кроме основного занятия на таёжных реках свой промысел имели, мыли золотишко, где по лицензии, а пуще — диким образом за этим самым золотом гонялись, да не всем оно легонько давалось. Да что там о купчиках говорить, если даже люди духовного звания не гнушались в земле покопаться.
— Разные по вере люди были, — наконец вставил своё слово Ветлицкий.
— В Сибири всякого народа хватало, кто в мир бежал, а кто — от мира.
— У вас здесь и скит монашеский неподалёку от Магинска, говорят, был?
— И скит был, только давно, это ещё до переворота, а как батюшку-царя с престола сбросили, так и скит захирел.
Старцев заёрзал на лавке, словно на горячую плиту уселся:
— Людишки-то, поди, разбежались. — И испытующе посмотрел на Савву.
— Да нешто на печи сидеть, кормиться-то всё одно надо.
Чувствовалось, что старику наскучило одному в своей избе на отшибе и он неожиданно разговорился:
— Теперь-то ни людей, ни скита, а до этого здесь люди жили справно. Долго жили, даже кладбище там, за скитом, было. Всё поближе к Богу от нехристей, а как монах умер, его в склепе похоронили, только богатств, говорят, тот монах не нажил. Святой человек, больше о небесном, чем о земном, думал, и народец его стремление понимал.
— Что-то я не встречал упоминания о склепе. — Старцев в задумчивости, скорее отводя разговор о захоронении монаха, чем о беседе вообще, покачал головой. — Ты смотри-ка, как придумывали хоронить, да ещё всяческих легенд насочиняли. Людишки хотя и грешные, а покой всё одно нужен.
От разговорившегося деда наши «краеведы» выбрались, так и не договорившись не до чего, после два дня собирались ещё побеседовать с интересующим их местным жителем. Пока то да сё, на третий день снова выбрались в Магинск. Старцев к тому времени так и не подлатал свою «ласточку».
— Хорошо бы прихватить с собой дедулю, — предложил Андрей. — Он, по всей видимости, в данной местности хорошо ориентируется?
Только когда они добрались до цыганского края, то возле дома, где они в прошлый раз беседовали со стариком, стоял похоронный фургон и топталось несколько понурых людей.
— Чего это здесь? — поинтересовался Герман у стоявшего крайним мужчины.
— Преставился наш Савва, вот в морг отправляем, а там и не знаю, кто его хоронить будет, может, апосля свезут на кладбище как безродного.
— Жаль старика, — вздохнул Ветлицкий.
— А чего его жалеть, отстрадал своё, а что родни у Савватия не было, так уж вышло — всех пережил, — вздохнул посторонний мужчина. — Оформят где следует, а там только Всевышнему ведомо, куда таких стариков определять. Вообще-то он был человеком безвредным, хотя не дай-то бог вот так, одному, окочуриться.
— Может, родичи у него имеются? — неуверенно произнёс Старцев, стараясь откликнуться на слова постороннего мужчины.
— Может, где и имеются, властям виднее, запросы сделают. Только я о таковых что-то не слыхивал. А вы сами-то кто такие, что-то я вас не знаю, — подошёл к ним другой мужчина.
— Я собкор из газеты, — не стал уточнять Старцев, из какого он печатного органа. — Очерк о дедушке писать хотел, много что повидал старик на своём веку.
— Что-то поздновато спохватились вы там, в своей газете. Теперь оно уже и без надобности вроде. После смерти принято о героях писать, а простой труженик — он и есть простой… — Старцев помедлил, — простой человек и память о нём простая, как и его жизнь.
Похоронный уазик тронулся с места, и народ стал расходиться.
— Так проходит простая слава, вернее, совсем обыкновенная жизнь! — патетически воскликнул собкор, провожая взглядом расходившихся людей.
— Какая у старика слава? — возразил Ветлицкий, помнишь, как у Шукшина: жил, как все, и тихо отошёл в иной мир, а для чего жил?
— Этот старик ещё много мог бы рассказать, — возразил Старцев. — Мы тогда с тобой поскорее домой засобирались, только дома никуда не убежали, а дедка теперь ищи ветра в поле. Чего он нам про скит говорил?
— Да ничего особенного, а вот про какой-то чуть ли не некрополь заикнулся.
Надо нам, Ветла, прозондировать это место.
— Тебе лишь бы зондировать, Гера, а как сунешься, то со скалы навернёшься, то чуть возле Июса жизнь свою молодую не положил. Где его теперь искать, скит этот?
Старцев с сожалением окинул взглядом сомневающегося напарника.
— За чем дело стало. Он на старых картах есть, кстати, совсем неподалёку от Магинска, у Солдатовой заимки.
— Полагаешь, что так и лежат бриллианты под ногами, тебя дожидаются?
— Мало ли что. — Герман неопределённо хмыкнул. — Люди по купеческим схронам да лабазам шарят, а мы здесь пошукаем. Где эта деревня, Солдатово? Я про неё только одно знаю, что родился там Толик Третьяков — красногорский литератор, очень способный человечище, правда, как всякий литератор, любил приукрасить действительность и поэтому местом своего рождения называл Магинск, мол, магинский я самородок, а какой он магинский, если его мать в колхозе бригадой табаководческой руководила, в войну за магинскую махорку получила звание «Герой Труда» и фамилия её вполне созвучная с поэтическим началом своего сына — Третьякова-Гранкина. Она потом в Красногорске у Толяна жила, там и похоронена, впрочем, где тебе, Ветла, про такое слышать?
Последнее заявление друга возмутило Ветлицкого.
— Тоже мне, краевед. Да я с Третьяковым в одном литобъединении у Романа Лунина состоял.
— Неинтересный ты человек, Ветлицкий. Всё ты знаешь, про всё ведаешь, кроме настоящего дела.
— Знаю, как не знать и про мать Толика, и про то, что он в речном училище учился.
Пока на таких нотах вели беседу, дотопали до автовокзала и уже в Абазинске было решено скитом этим заняться плотнее, хотя Ветлицкому не очень-то хотелось опять связываться со Старцевым, но собкор его убедил, что на его отремонтированной «ласточке» до скита рукой подать, а скит, он в равнинной части тайги, по горам не придётся шастать, подобно горным архарам, и шишки набивать.

Глава 10. Новые скитальцы

Остатки староверческого скита, несмотря на время, когда его забросили люди, всё ещё ясно обозначались среди таёжной растительности, тем более картина, которую наши герои выпросили у старухи в доме на Пристанской, должна была вполне соответствовать действительности. Правда, мелкая лесная растительность значительно затрудняла дорогу и меняла окружающий пейзаж.
— Всё, я дальше не ездок, — бросил руль своей «Нивы» Старцев.
— Что, дальше пешком пойдём? — поинтересовался Ветлицкий.
— Лопаты в руки — и расчищать заросли.
— Здесь скорее топоры пригодятся, — уточнил Ветлицкий.
— А кто сказал, что здесь? Ставлю сто против одного, что в самом скиту любознательные граждане на несколько рядов вокруг всё перерыли. Склеп надо брать.
— Брать не штука, только кто тебе, Гера, сказал, что именно в склепах для таких поисковиков монахи золота к покойникам наложили?
— А никто и не надеется. — Старцев бросил расчищать путь для своей «ласточки» и постучал обушком по стволу росшей рядом с дорогой сосны. — Ишь какие исполины вымахали с той поры, когда здесь староверы жили, а считается, что вторичные леса. — И Герман стал с видом знатока рассуждать о самовозрождении природы.
— И где тебя, старче, только всему выучили? — удивился Ветлицкий. — Куда ни кинь — везде клин, а для тебя ничего непонятного вроде бы и нет.
— Почему нет, — возразил Старцев, — а скажи мне, Ветла, стоило ли людям в такие дебри забираться, чтобы своей вере потакать?
— Вере не потакают, в неё верят, и твоим предкам хорошо это было известно, а насчёт того, что предки за веру на крест шли — так это стопудово.
— Ишь ты как запел, а сам, наверное, и в пионерах был, да и в рядах комсомольцев состоял, на политзанятиях пропагандистам поддакивал?
— Тогда все поддакивали и помалкивали в тряпочку.
— Далеко не все. — И Старцев, забыв о своих прямых обязанностях лесоруба, ещё долго просвещал Андрея об особенностях крещения и прочих мудростях веры.
— Давай лучше поисками склепа займёмся, если забрались в такую даль, а то уже вечереет и холодает к тому же. Здесь, оказывается, вполне зрелый таёжный гнус расплодился. Мошка так поедом и ест, — вздохнул Ветлицкий, не очень-то веря в задуманное Старцевым мероприятие. — Вон куда, бывалоче, забирались: чуть ли не в верховья Абакана, на Сею и Шошу, а толку?
Андрей втихаря наблюдал за Германом. Непонятно, то ли Старцев действительно кое-что разнюхал, то ли просто от жены на природу сбежал?
На теневой стороне распадка солнце, считай, здесь и в лучшие времена не появлялось, а в такое время суток — тем более. Оно хоть, считай, до скита рукой подать, только вместо могил одни бугры, а их и за всё лето не перероешь. Старцев понимал это не хуже Ветлицкого и, возможно, поэтому оттягивал время, чтобы углубляться в раскопки.
Время уже близилось к закату, а наши кладоискатели ещё к делу не приступали. Из распадка по ручью тянуло сыростью. Где-то не то ухало, не то гупало какое-то лесное существо. Таёжный гнус донимал нещадно, только не для того Старцев за семь вёрст киселя хлебать решился, чтобы взять и отвернуть в сторону. Он долго обследовал едва ли не каждый бугорок или кочку, пока решительно не вонзил лопату в землю:
— Отсюда зачищать будем, до сумерек поработаем, а там видно будет. Переплетённый корневищами дёрн поддавался туго и не отходил пластами, на что надеялись поисковики. Наконец Герман разогнул спину:
— Слышь, Ветла, не подвело меня чутьё, кладка здесь обозначена. Будем зачищать верх, если перекрытие обвалено, то ловить в этом месте нечего.
Кладка бугра уверенно вывела на крышу склепа, но уже под ногами у самого верха неожиданно упёрлась в скалу, словно бы устроители использовали здесь природный навес материнской породы.
— Не с того края зашли мы с тобой. — Ветлицкий смахнул со лба капельки пота, обращаясь к товарищу.
— Сам вижу, что правее надо было, да как угадаешь? Вот, к примеру, у кочевых народов юрты всегда входом на восток, так здесь это правило по-другому выходит, а если теперь, то всегда головой хоронят на запад.
Андрей с удивлением посмотрел на порядочную кучу земли и предложил:
— Может, кладку уже попробовать разобрать?
— Вот что значит труд, — усмехнулся Старцев, — великое дело. Труд сделал из обезьяны человека, и ты, Ветла, тоже стал в нужном направлении мыслить, только я думаю, что такую кладку мы вручную не одолеем, и как это древние египтяне свои пирамиды возводили, лезвие ножа между плитами не просунешь, наши тоже, выходит, не хуже, умельцы были. Вот тебе и Русь лапотная.
— Тебе бы, Гера, в преподаватели податься, уж больно любишь лекции читать.
— Для таких, как ты, верхоглядов и лекцию нелишне изредка послушать, только я полагаю, что такую крепость нам с маху не одолеть. Ладно, рой чуток пониже. — И Старцев ткнул носком туристического ботинка, показывая, где нужно рыть.
Дав указание Ветлицкому, сам он ушёл к машине и что-то долгонько там возился, а вернулся как бы с куском мыла.
— Ты что, старче, мыться собрался или обряд совершать, прежде чем брать этот дзот приступом? — удивился Ветлицкий.
— Разуй глаза, Ветла, это у меня такое «мыло», что враз любую стенку размоет.
Старцев вставил принесённый предмет в нишу между валунами кладки и велел Ветлицкому схорониться где-нибудь подальше, сам же, подпалив шнур, скоренько присоединился к другу.
Грянувший затем взрыв незнакомо качнул тишину распадка, и эхо ещё долго гуляло по окрестностям, а осколки горной породы защёлкали по камням и деревьям.
Не ожидавший такой напасти Старцев скоренько потрусил в первую очередь к своей машине и, только убедившись, что «Нива» не пострадала, вернулся к склепу. Значительный кусок склепа был разрушен, и в стене зиял приличных размеров пролом.
— А ты говоришь, Ветла, пирамиды. Против лома нет приёма, и нет таких крепостей, которые наш солдат бы не одолел.
— Откуда у тебя, Гера, взрывчатка?
— Да на всякий случай, к примеру, хоть рыбу глушить. Видел у Гайдая, как пёс за тремя браконьерами с такой штуковиной гонялся?
— Выходит, ты четвёртый браконьер, Гера? — Слегка оглушённый Андрей не стал дальше развивать свою мысль, тем более Старцев уже энергично расширял, образовавшуюся дыру.
— Тащи фонарик из машины, Ветла, здесь темнотища, как в камере фараона.
Когда Ветлицкий принёс фонарик, то увидел, что Старцев присел на ближайший валун и всё ещё не решается нырнуть в чернеющий в стенке проём. Не спускаясь в склеп, посветил вовнутрь.
— Хоть здесь повезло, кажется, этот мавзолей не разграблен, — выдохнул Старцев.
— С чего ты решил, что захоронение не тронуто? — Ветлицкий пошарил лучом фонарика по стенкам склепа.
— С чего, с чего, а вот видишь, колода с мощами стоит на возвышении?
— Так уж с мощами, — недоверчиво покачал головой напарник Старцева.
— Пусть не с мощами, так с останками, — возразил Герман.
— Знаешь, Гера, я на ночь глядя в этот склеп не полезу. Да ещё неизвестно, от какой заразы этот человек преставился.
— Полагаешь до завтра всё как есть оставить? — живо откликнулся Старцев.
— Предлагаю, за одно и запахи разные повыветрятся.
— Конечно, утро вечера мудренее, но и склеп бесхозным не оставишь. Давай спустимся вовнутрь, посмотрим для пущей убедительности. Пока ещё только смеркается, зато сейчас самые длинные дни и самые короткие ночи.
— Давай лезь. Можешь здесь, у входа, прикорнуть, а я лучше в машине переночую, её тоже охранять надо.
— Во сказанул, кто её здесь угонит, медведи?
— Меня ты пугаешь, а сам на ночь глядя не очень-то расхрабрился, медведей припомнил.
Старцев рассмеялся, но больше для поддержки духа:
— Медведь — друг человека, Ветла.
— Давненько ты с вальком за порог выскакивал?
— Ладно, уговорил. Сегодня в могилу не полезем, а завтра, как рассветет, займёмся склепом.


Часть 6

Глава 1. Экскурсия в прошлые века

Для ночёвки вдвоём старцевский «лимузин» был приспособлен неважно. Ветлицкий хоть и намахался лопатой до ломоты в спине, всё-таки не мог пристроится поудобней. Герман тоже ворочался, но виду не подавал. С первыми лучами солнца кладоискатели отправились к склепу, а учитывая то, что пролом частично захватывал виды на восток, то лучи солнца слегка задевали и вход в последнее убежище монаха. Старцев, что было весьма нехарактерно для его кипучей натуры, предложил сначала напиться чаю, и Ветлицкий на правах кашевара нехотя возился с отсыревшим сухостоем, пока не развёл костёр. Потом путешественники долго собирались, словно оттягивая время со свиданием последнего прибежища монаха, тем более время, кажется, словно бы ускорило свой бег, и погода стала заметно портиться. Наконец они выдвинулись к склепу.
— Страховку из багажника достань, вещь надёжная, — скомандовал Старцев своему напарнику, и действительно это была крепкая, в палец толщиной, верёвка, а не та бичева, на которой некогда повис собкор.
Закрепив свободный конец за ствол ближайшей лиственницы, Герман склонился над проёмом. За время их отсутствия затхлый запах подземелья успел изрядно выветриться, но солнце вроде бы совсем перестало освещать пространство угрюмого склепа: сбоку у стены, на каменном возвышении, чуть сдвинутая, покоилась приличных размеров колода, выдолбленная из цельного ствола лиственницы или кедра. Дерево от старости потемнело, и когда Ветлицкий спустился к Старцеву, тот уже вовсю шарил по углам. Одно смущало незадачливых путешественников в потусторонний мир: всё пространство склепа вроде бы двоилось и к углам как бы искривлялось, а полумрак склепа проблёскивал бесчисленным сонмом искр и словно подстёгивал быстро текущее время.
— Ты в колоду, Гера, посмотри, может, похоронщики чего в гроб старцу положили.
— Сам посмотри, — огрызнулся Герман.
Под некогда расшитой полостью, надо полагать, парчой, дотлевал скелет старца. К удивлению Ветлицкого, сам хозяин, если можно было так сказать о скелете, сохранился довольно-таки неплохо, и если не считать напрочь покрытого зелёно-бурой патиной креста, на такой же, ещё крепкой цепи, в колоде у старца ничего не было, хотя в головах ещё лежала толстенная книга в чёрном переплёте. Слипшиеся страницы писания не позволяли разобрать написанное.
— Наверно, Библия, — сказал Старцев. — Обыкновенная, на старославянском, а старца мы тревожить не станем, — добавил собкор и со знанием дела добавил: — Грех беспокоить умерших.
— А рвать тротилом не грех? — сострил слегка продрогший напарник. — Да и вообще это глупая затея — рыскать по старым склепам.
— По старым — грех, предложи, где по новым можно, — свистящим шёпотом добавил Старцев. — Говорят, теперь братва кроме ценностей магнитофоны в гроб к умершим кладет. Придёшь проведывать такого братана, нажмёшь кнопку вызова на телефоне — и пожалуйста, музыка из-под земли… Концерт по заявкам.
Ветлицкий хотел усовестить друга, а сам уже стремился выбраться наружу, до него стали доходить вся глупость и кощунство задуманного ими предприятия.
На воздухе, при виде окружающего их лесного пейзажа, потусторонний мир, который они только что покинули, показался Андрею ещё более бездушным и странным, чем там, в склепе.
Старцев же всё ещё не мог примириться с постигшим их фиаско. Он, кажется, чуть ли не на ощупь исследовал стены и пол склепа, недоумевая, что ему так и не встретился вход в последнее прибежище старца.
— Да-а, знатно хоронили прежде, — подытожил своё появление на свет божий собкор «Енисея». — Не то что сейчас, глиной завалят, через год мраморной плитой прижмут, это в лучшем случае, и лежи ты хоть до самого Судного дня.
— Или до тех пор, пока неблагодарные потомки не потревожат их покой. — Ветлицкий счёл нужным поведать другу, что в Магинске от превращённого в продовольственный склад городской потребкооперации бывшего храма Вознесения по улице к центру города проводили теплотрассу, так на буртах вынутой наружу земли сплошь и рядом человеческие черепа и кости лежали.
— А ты что хочешь? — возразил Старцев. — Если бы старые кладбища под снос не шли, так уже вся земля могилами умерших предков покрылась.
— Старые могилы — это ладно, а склеп вроде бы и не относился к таковым, ишь как искры по воздуху бегали и внутри склепа воздух вроде стеклянного был, дышать трудно, и всё двоилось перед глазами.
— Задвоится, когда мы его так рванули, вот и сбили всю ауру, теперь только держись. — Старцев передёрнул плечами, вроде его озноб охватил.
— Ты у нас известный философ и наблюдатель, а может, это нам кто знак подавал от старца этого. Надо бы вход в склеп заложить, а то неловко получается. Зря только потревожили покой старика.
— Ишь когда тебя совесть пробрала, когда золото в склепе не обнаружили, — уел Герман друга, — а с другой стороны, если бы в каждом склепе клады хранились, то это сколько всех богатств на землю вышло?
Ветлицкий согласно покивал головой:
— Я и не надеялся, старче, на осуществление твоей авантюры.
— Не надеялся, а поехал, половину отпускных в предприятие вбухал. Небось Валентина Дмитриевна по головке не погладила за такой разбег в ширину.
— Мне жена не указ, сам пока зарабатываю, а что поехал, так просто отдохнуть на природе. Надоел город, да и тебе заодно компанию составить. «Нива»-то пока ещё бегает?
— Машина — это железо, для неё только уход мало-мальский нужен, бездушный механизм. — Старцев надеялся философствовать ещё долго, а между тем из-за старого скита надвигалась седая неопрятная туча. Шла и словно отстреливалась от кого-то невидимого одиночными, но пронзительными молниями, и беспрерывно гремел гром.
— Сердится на нас старик, — заметил Ветлицкий, — знамо дело, не всё коту масленица: збруевскую схоронку отыскали, коняевское золотишко к рукам прибрали, можно сказать везение, и теперь губу раскатали, — забираясь в машину, не мог не высказать Старцеву свои соображения. — За Абазинском село есть, Бондарево. Там тоже старец как бы в ссылке жил. С самим Львом Толстым в переписке состоял, так эти философы сошлись друг с другом взглядами на обустройство мира, что главное в жизни человечества — это труд. Он всему основа и голова, или, как в школе перефразировали в воспитательных целях, что хлеб всему голова.
Герман, обхаживая «Ниву», слушал рассуждения Ветлицкого в полуха. Он как-то сразу сник и вроде постарел лет на десять.
— Теперь грех замаливать надо. Склеп мы всё-таки потревожили.
— Ничего. — Ветлицкий, видя, что друга, кажется, до самых печёнок достала подобная неудача, попытался его успокоить. — Как говорила моя бабушка, без излишеств-то «спокойнише».
— На душе у меня, Ветла, словно кошки скребут и кажется, что мы с прежнего места словно куда-то сместились и там, в склепе, тоже возникало ощущение сломанного пространства.
Ветлицкий беспокойно заозирался:
— Да вроде всё как прежде, всё на своих местах: там склеп, здесь твоя машина, и костерок так же еле чадит. Кстати, по инструкции мы должны его загасить, а то веток посуше подбросим и концентраты заварим, а заодно и чайку покрепче, с травками, которые ты, Гера, мастак собирать. Бросай хандрить, не повезло в одном месте — повезёт в другом.
— Мне вовсе есть не хочется, — процедил сквозь зубы Старцев. — Я, пожалуй, прилягу в машине, а ты, Ветла, подежурь чуток, впрочем, не совсем удачное место мы с тобой для ночёвки выбрали.
— Конечно, прямо рядом с кладбищем, куда лучше.
— Не в кладбище дело и даже не в скиту, как-то не по-христиански мы с тобой за дело взялись. Теперь так, кажется, а в городе никакие сомнения на сей счёт не терзали. Это старик Савватий всё, заговорил он нас, не на ту дорожку направил. — Герман словно бы нехотя, как-то бочком, стал подвигаться к своей машине, не сводя взгляда ни с костерка, ни с Андрея. Лицо его стало похожим на маску, и Ветлицкий решил, что это стали проявляться всё те же так характерные для Старцева штучки.
— Ты чего, Гера, опять за старые приколы взялся?
Но Герман молча указал пальцем куда-то за спину своего товарища. Андрей нехотя, словно через силу, боязливо оглянулся: между двумя соснами в длинном холщовом рубище белого цвета покачивалась фигура давешнего монаха, такая же, как тот покойник из склепа, только росту раза в полтора, а то и на все два выше обыкновенного. Фигура загадочного монаха покачивалась из стороны в сторону, словно плыла над землёй.
«Ерунда, — подумал Ветлицкий, — умаялись за день, да ещё от болота в распадке испарение поднимается», — но стянутое гримасой лицо Старцева помимо воли Андрея возвращало к образу монаха. Ободрённый присутствием друга, Андрей заложил пальцы в рот и по-разбойничьи свистнул, но сведённые страхом губы выдали только шипение, больше схожее со стоном, чем со свистом. Привидение же никак не среагировало на подобную выходку кладоискателя, только стало ещё выше, тоньше и прозрачнее.
— Фу-ты ну-ты, бластится, — попробовал оправдаться Ветлицкий перед другом. — Давай лучше чайку попьём, старче. — Андрей сунулся к котелку и отдёрнул руку, разогревшийся над костром котелок был пуст. — Ты воды в него наливал? — спросил Ветлицкий своего неудачливого друга. Вместо ответа Герман молча покрутил пальцем у виска.
— Надо мотать отсюда, Ветла, и без всякого чаепития, — выдавил из себя Старцев.
Наполовину убывшая луна ушла за тучу, и местность погрузилась во мрак, хотя фигура монаха стала ещё заметнее на фоне чернеющих еловых стволов. Кажется, какое-то неведомое сияние исходило от видения, которое продолжало висеть, покачиваясь между деревьев, и даже пыталось двигать пустыми рукавами своих одежд, а белые кудри пришельца словно бы шевелились на ветру.
— Ты его перекрести, Старцев, — предложил Ветлицкий.
— Нашёл священника, сам крести, если такой ловкий, или нехристь?
— Я как все, а вот ты…
— У наших вера была крепкая, старого толка.
— Во даёт, уже и советская власть приказала долго жить, а мы всё старой веры придерживаемся. — Ветлицкий медленно отступал к Старцеву, а значит, и к машине. — Ты заведи, старче, свою шарманку, может, монах и того…
— Чего… того?
— Испугается техники. Вон она у тебя какая вонючая.
— Сам ты вонючий, а моя «лас…»
Тут монах опять закачался из стороны в сторону и вроде бы приблизился к тем, кто совсем недавно потревожил его. На фоне опять вынырнувшей из туч луны засновали тени летучих мышей, и в довершение ко всему в распадке не то заухало, не то завыло какое-то неведомое лесное чудище.
Наши искатели чужого добра сами не заметили, как очутились в старцевской машине, и Герман резко газанул, выписав такой разворот, что любой инструктор автошколы позавидовал бы умению собкора.

Глава 2. Белый монах

«Нива» отъехала уже на порядочное расстояние от скита, когда Старцев неожиданно нажал на тормоза. Ветлицкий чуть не воткнулся в лобовое стекло и громко выругался.
— Ты полегче можешь? — адресовал он свои претензии Старцеву, но тот даже глазом не моргнул и попытался свернуть и так с не очень-то наезженной дороги. Удался ему этот финт не с первого раза, и машина, дёрнувшись, заглохла. Вокруг, как и положено говорить в таких случаях, воцарилась звенящая тишина. Словно тяжёлое и непроницаемое покрывало окутало оно машину. Звёзды ясно обозначились на высоком небосводе, и луна нехотя окончательно выползла из-за туч перед заглохшим автомобилем.
— Ты что, старче, надумал назад возвращаться? — негромко спросил Ветлицкий вцепившегося в баранку друга.
— Куда назад? — наконец после некоторой паузы выдавил из себя Герман. — Разуй глаза. — И неопределённо ткнул перед собою рукой, но ничего, кроме чернеющих зарослей, Андрей не увидел. До сворота на основную дорогу оставалось совсем немного, и Ветлицкий испытующе посмотрел на Старцева.
— Заводи мотор. — Андрей уже стал опасаться, не случилось ли чего со старцевской «ласточкой», но Герман откинулся на сиденье и закрыл глаза. Ветлицкий тронул водителя за плечо:
— Ладно, кончай придуриваться, Гера. Считай, приехали. — Но Старцева била мелкая дрожь, и Андрею впервые стало действительно страшновато. Он заподозрил, что с его товарищем творится что-то непонятное: не может взрослый мужик до того войти в роль якобы растерявшегося или струсившего человека, что его тревога так явственно передалась другому.
Наконец Ветлицкий изо всех сил тряхнул друга, и тот раскрыл глаза, поверив, что всё происходящее с ними действительно имело место быть, а от этого Герману стало ещё страшнее: таёжные звёзды, тяжёлые, налитые ядовитым светом, и лесная дорога, которую и дорогой-то назвать нельзя, если по ней и ездили, то не иначе как лет сорок или пятьдесят назад. Прошло немало времени, пока Герман не разлепил запёкшиеся губы и не выдавил из себя:
— Куда тут поедешь, ведь он стоит впереди.
— Кто стоит? — недоумевая спросил Ветлицкий, озираясь вокруг и не видя ничего и никого, мешающего движению их автомобиля.
— Ты, Ветла, сам кончай придуриваться, или ослеп? — Герман продолжал таращиться на дорогу, но дорога по-прежнему была пуста.
— Заводи мотор и включи дальний свет, — посоветовал Андрей Старцеву, поняв, что тому опять мерещится прошлое видение. — Да посигналь, на худой конец, если есть помеха движению.
Старцев замотал головой: «Вперёд ехать нельзя».
— Почему же вперёд нельзя? — задал провокационный вопрос Андрей. — Впереди хорошая дорога, а там наш дом, твоя Наташа, дети, да и меня Валентина Дмитриевна… Ветлицкий для пущей убедительности назвал свою жену полным именем, — ждёт. Ехать надо, Герман. Трогай мало-помалу, только осторожно, не хватало ещё об сучок колесо пропороть, а может, вернёмся, у нас там вещи остались: кайло, лопаты, котелок…
— У тебя, по-моему, совсем котелок не варит. Говорю же, нельзя нам назад возвращаться. Вещи у него в тайге остались.
Возмущённый Герман, видя, что друг по несчастью его, кажется, не понимает, всё-таки малость пришёл в себя и завёл мотор, а после так газанул, что Ветлицкий уже второй раз за сегодняшнюю ночь чуть не вылетел из машины.
— А-а-а! — издал Герман какой-то прямо нечеловеческий звук и действительно длинно и громко посигналил, считай, в никуда.

Глава 3. За всё надо платить

Выехав на трассу, Старцев, по всей видимости, пришёл в себя. Он с недоумением посматривал то на сидящего рядом Ветлицкого, то на дорогу.
— И куда это мы с тобой, Ветла, попали?
— Куда хотели, туда и попали, — ответил Андрей. Смотри, чтобы гаишникам под раздачу не попали. — Он в душе радовался, что Герман пришёл в себя. Дорога в такой поздний час была пуста, и в голове почему-то засела мысль: «В час между волком и собакой… В час между волком и собакой…» — что это был за час и почему воспоминание о нём вызывало тревогу, Андрей запамятовал, просто «Час между волком и собакой…», но делиться такой навязчивой мыслью с крутившим рядом баранку Старцевым учитель и теперь уже постепенно становившийся известным литератором Андрей Андреевич Ветлицкий не стал. Он был напрочь опустошён событиями последних суток и думал, что надо начинать жить своим умом, а поддаваться влиянию таких искателей приключений, как Старцев, пора заканчивать. Вчера они лазали по горам, после вели раскопки в чужой стороне, а толку-то? Таким диким образом не разбогатеешь и спокойствия не обретёшь.
Старцев же, ведя машину по пустой трассе без должной осторожности, думал, что ему уже под сорок, а он как имел кучу проблем со своим семейством, а так незаметно и перебирается с ними в пятый десяток. И правильно его пилит время от времени жена, он, Старцев, мог бы уже повзрослеть, быть и добычливее и везучей, а то действительно свихнуться можно от всего случившегося: вот сегодня, к примеру, какой-то «белый монах» пригрезился. Хорошо Ветлицкому: у его жены сын — уже взрослый человек, сами они имеют в школе твёрдый заработок и, кажется, подумывают завести общего ребёнка, а отчего бы и не завести? Валька ещё крепкая женщина, крепкая и трезвая, в отличие от своего мужа, который действительно вообразил себя этаким литератором. Вот он, Старцев, филфак универа закончил и вроде бы очерки неплохие выдаёт, а не бегает по различным литобъединениям и совещаниям, не бьёт себя в грудь, мол, писатель я, правда, всё ещё недооценённый, так ему, Герману, или Гере, как называет его Ветлицкий, и не нужна мировая слава, ему и на страницах родного «Енисея» свободы хватает, тем более новая редакторша Магдалена Сунцова своего собкора распрекрасно понимает, командировочные без слов предоставляет и гонорары за публикации исправно платит…
Так, рассуждая каждый о своём, миновали они Отрадное, посёлок, где некогда начиналась не только трудовая, но и литературная жизнь его друга — Андрея Ветлицкого, который, кажется, задремал и так, в полусне, проехал одну из вех своей жизни, а впереди громоздился республиканский центр Абазинск, который для обоих искателей приключений на свою голову стал надёжным прибежищем в теперешней их сумбурной жизни.

Глава 4. Отголосок неловкой истории

Летний учительский отпуск для Андрея Ветлицкого подходил к концу, а он толком и не распробовал его затягивающую привлекательность, как горе-отпускника вызвал в школу директор. Уже по внешнему виду руководителя Ветлицкий понял, что Николай Александрович был крепко не в духе. Узрев вошедшего, тот не привстал из-за своего директорского стола, не расплылся ни к чему не обязывающей улыбке, а как сидел, выглядывая из-за раскрытой газеты, так и продолжал сидеть, буркнув нечто невнятное на негромкое уважительное приветствие вошедшего. Помурыжив смущённого таким странным приёмом подчинённого, директор школы наконец соизволил обратить внимание на покорно стоящего у двери учителя.
— Давай проходи, проходи, брат Ветлицкий, — совсем в нехарактерной для себя манере, директор школы кивнул на стул около своего стола. — Проходи и поведай мне, ты местную прессу почитываешь на досуге?
— Смотря какую, — слукавил на всякий случай теряющийся в догадках учитель. Ведь не для того же педант-директор вызвал его из отпуска, чтобы поинтересоваться, читают ли его кадры местные газеты.
— Хорошо, но не абы какую, — накогтился Николай Александрович, — а нашу, республиканскую.
— «Енисей», что ли? — слегка затянул время, словно нашкодивший школьник, Ветлицкий. Он терялся в догадках, чего это такого интересного мог узреть из этого печатного органа шеф.
— Вижу, что не читаешь ты, Андрей Андреевич, ведущей газеты нашей республики, и зря, понимаешь ли, несмотря на каникулярное время, нужно быть в курсе республиканских дел.
— Да в чём же вопрос? — чуть ли не взмолился всё ещё подпирающий дверной косяк учитель. — Они там в газете по очереди пашут информационную ниву, а я один и в законном отпуске, могу же позволить себе отдохнуть хотя бы летом, Николай Александрович?
— Слов нет, отдыхай на здоровье, только вот здесь некто Старцев Г. Н. — местный журналист, надеюсь, знакома тебе эта фамилия?
— Немного, — забеспокоился Ветлицкий, справедливо подозревая, что Герман опять вылез на страницы «Енисея» с очередной сенсацией, не столь правдивой, сколь завлекательной.
— Ага, попался, — обрадовался директор школы, — так вот что ты скажешь об этом? Да подходи ближе, брат Ветлицкий, к столу и, возможно, объяснишь мне, что за штуку смастерил в газете этот журналист?
Ветлицкий, подойдя поближе, потянулся за предложенным очерком, который был назван столько интригующе, сколько и непонятно, — «Белый монах». Так вот почему возбудился директор, хотя его подчинённый вовсе не соотносил свою личность с явлением «белого монаха» на страницах газеты, и всё-таки червь сомнений точил душу Андрея, кто его знает, как Старцев преподнёс их поход на таёжную заимку к склепу монаха Пентелеймона. Только навряд ли Герман станет разоблачаться перед многочисленными читателями своей газеты. И действительно, хитрюга Старцев выставил себя исключительно как наблюдатель, человеком со стороны, а главным действующим лицом во всей этой истории со склепом Пантелеймона собкор вывел некоего краеведа, преподавателя одной из абазинских школ, не то литератора, не то историка А. А. Метлицкого.
— Ты что, Андрей Андреевич, по слогам опус этого Старцева изучаешь? И как это тебя угораздило так опростоволоситься?
Тут только Ветлицкий заметил, что директор упорно обращается к нему на «ты», что было совсем нехарактерно в учительской среде.
— Вовсе не по слогам, Николай Александрович, только почему это вы решили, что А. А. Метлицкий — это я? Полагаю, Метлицких, а чище того — Метёлкиных в России много. Вот в кинофильме «Путь к причалу» главным действующим лицом был Васька Метёлкин.
— Тоже мне заюлил… — Директор наконец предложил своему подчинённому сесть и вообще успокоиться. — Лично я к тебе, Андрей Андреевич, претензий не имею, а в то, что ты склеп этого монаха динамитом рванул, я тоже не верю. Это если бы нашего физрука собкор «Енисея» подрывником вывел, то поверил бы, а чтоб литератор, любитель старины, уволь меня. — Тут и директор споткнулся, сообразив, что тоже разговаривает со своим подчинённым не иначе как на «ты». — Вот незадача с этим беглым монахом, — чуть ли не выругался Николай Александрович. — Конечно, «вы», дорогой наш словесник. Вы думаете, я этому Старцеву поверил, что это ваших рук дело — дыра в склепе, да ни на йоту не поверил, а кто тогда брешь в стене склепа пробил?
— Да Старцев этот и пробил, принёс какую-то штуковину, как печатку мыла, воткнул в неё шнур — и пожалуйста, — вскочил Ветлицкий, — как в кино, а в кладке приличный такой проёмчик образовался. — Свидетель нехорошего дела тяжело вздохнул. — Только мы в тот раз в склеп не полезли.
— Что, струсили? — Похоже, директор заинтересовался не на шутку.
— Да не то чтобы струсили. — Андрей впервые посмотрел своему руководителю в глаза. — Всё-таки могила этот самый склеп, да и монах белый, прямо видение, надо сказать, не из приятных, нарисовался.
— Что, из гроба встал? — Директор, видать, и в самом деле крепко заинтересовался.
— В том-то и дело, что не из гроба, а как бы из стены вышел белым таким призраком, раза в полтора крупнее того, что в колоде лежал. Я, Николай Александрович, больше за Германом наблюдал, знал, что Старцев чудить может, тот ещё мастер на всякие пакости.
— Так я и понял. — Директор потянулся за газетой. — Фантазёр этот корреспондент, полагаю, что здесь он больше для форса кое-чего присочинил. Газетчики — они вообще заливать горазды, даже собирался сначала их редактору…
— Редакторше…
— Чего редакторше?
— Да женщина там газетой руководит, Магдалена Георгиевна.
— Ты и Магдалену эту знаешь?
— Больше по литературным вопросам общались, — уклонился от прямого ответа Андрей.
— Женщина, — резюмировал директор, — как руководительница слабовата.
— Это почему же? — Ветлицкий позволил себе заступиться за Магду. — Она, знаете ли, как Жанна д’Арк, за газету свою хоть сейчас на баррикаду. Да с нею и в правительстве считаются.
— Ты думаешь?
— А то разве бы её главной назначили? Напористая дама.
— Напористая, говоришь? — Директор школы недоверчиво посмотрел на своего подчинённого. — Хорошо, что я ей «телегу» на этого собкора не накатал, а то Старцев при такой поддержке вышел бы сухим из воды, мне же, чтоб не совал свой нос куда не следует, в гороно нагорело.
— «Телегу»-то за что? Теперь не прежние времена: свобода слова, печати, опять же, цензура Конституцией запрещена.
— Эх, Андрей Андреевич, молодо-зелено, не всякую писанину за истину считать надо, а ты, извини за прямоту, впредь поперёк батьки в пекло не лезь. Небось с Законом об охране памятников культуры знаком?
— Так-то памятники. — У Андрея зачесалась переносица. — А здесь приведение, целый монах.
— Ветлицкий, вы у нас, кажется, уже побывали в истории. — Директор строго посмотрел на учителя. — А органы шутить не любят, возьмут за цугундер — потом доказывай, что не «рыжий».
Андрей хотел сострить по такому случаю, но директор замахал руками:
— Ладно, ладно, ты меня, милый друг, извини, что отвлёк от законного отдыха, но просто заинтересовался, даже невтерпёж стало: Метлицкий — Ветлицкий, да и склепы у нас, сам понимаешь, не каждый день так вот, по-варварски, тревожат, а всё-таки отчаянная дамочка эта Магдалина…
— Магдалена Георгиевна.
— Вот я и говорю, у меня такой Старцев долго бы в штате не задержался.
— Да он и так в свободном полёте…
Директор школы, приподнимаясь со своего кресла, зачем-то погрозил пальцем куда-то за спину Ветлицкого.
«Сейчас про Сталина начнёт рассуждать», — подумал Андрей, покидая кабинет школьного начальства. Ему снова вспомнилась та история с белым монахом, и тогда Андрей, купив в ближайшем киоске номер «Енисея», благо не все успели расхватать, со старцевской статьёй, уселся в сквере на лавочку и раза два прочитал очерк об их с Германом приключении, всякий раз удивляясь, как ловко Старцев свалил на своего товарища все самые неудобные моменты их путешествия за Солдатову заимку и про то, как удирали неудачники-кладоискатели, обуянные ужасом появления белого монаха в склепе упокоенного старца Пантелеймона.

Глава 5. Не всё коту масленица
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«Опять этот Старцев»… — поморщился Владимир Иванович Купцов — следователь Абазинской прокуратуры, который пытался разобраться в поступившей на его имя жалобе от некоего стоматолога Друскина В. Я., хотя ту и жалобой не назовёшь, но заниматься этим пришлось ему, потому что Купцов не в столь отдалённом прошлом уже распутывал целый клубок о причастности к делу бывших фигурантов дела Старцева и Ветлицкого, то начальство и направило сей документ, а точнее, жалобу пронырливого стоматолога к Владимиру Ивановичу, не без оснований понадеявшись на свои кадры. Здесь, конечно, руководство прокуратуры слегка погорячилось, назвав криминальной подобную друскинскую историю с фальшивой царской десятирублёвкой, но собкора «Енисея» следователь на всякий случай пригласил к себе как одного из действующих лиц, тем более тот уже несколько раз вылазил на страницы родного печатного органа с изысками подобного плана.
Герман, получив повестку от Купцова, слегка струсил, поняв, что измышления газетчика — это одно, а заява на конкретное действующее лицо, каковым и являлся Старцев, совсем другое. Купцов, увидев перед собой слегка перетрусившего Германа, решил сразу брать быка за рога.
Соблюдая все формальности, выложил перед собкором заключение экспертизы о фальшивой десятирублёвке царского чекана.
Повертев в руках заключение, Герман сразу ушёл в глухую оборону. Он стал начисто отрицать свою причастность к появлению фальшивого золотого «дуката», тем более частично переплавленного в тигле стоматолога, и Владимир Иванович, с какого бы боку ни заходил на собкора, везде встречал глухую защиту последнего.
— Так значит, Герман Николаевич, полностью отрицаете свою причастность к этому материалу?
— Да я, Владимир Иванович, не то что отрицаю, но по хорошо вам известной 51-й статье УК РФ и вовсе не собираюсь наговаривать на себя. Хотя бы слово.
— Вынуждаете меня, гражданин Старцев, устроить вам очную ставку с вашим знакомым?
— Да какой он мой, Владимир Иванович? Лет пять назад сделал очерк об их шарашкиной конторе по заявкам читателей газеты, ну, там и о Друскине мимоходом упомянул, по наводке их шефа.
— М… да… Герман Николаевич, вижу, не хотите вы по-хорошему помочь следствию.
— Я повторяю, Владимир Иванович, что стою на 51-й статье, а Друскин ваш пускай лучше разбирается в своих делишках.
Старцев неожиданно для себя тяжело вздохнул, и, словно в унисон ему, так же тяжело вздохнул следователь прокуратуры:
— Не желаете разоружиться и помочь следствию, а возможно, мы через этого стоматолога на настоящую банду выйдем. — Купцов ещё раз с надеждой посмотрел на Старцева. — Неужели вы на збруевское золото вышли, надо полагать, что здесь и не без участия вашего друга Ветлицкого дело не выгорело?
Тут Старцев почувствовал, как стул под ним тихо поехал в сторону. Купцов знал, какую струнку надо задеть в собкоровской душе, чтобы мелодия, такая желанная для следователя прокуратуры, зазвучала в нужной тональности. Только и собкор «Енисея» не хотел бы так быстро сдаваться на милость сыщика, тем более тому ещё совсем не светила победа.
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Звонка от Старцева Андрей, признаться, не ожидал, да ещё на ночь глядя:
— Ты что, старче, бессонницей маяться стал? Видать, крепко тебя белый монах напугал.
— Шутишь, Ветла, а мне совсем не до шуток. — По тому, как Старцев начал разговор, Ветлицкий понял, что его друг чем-то крепко озабочен.
— Да говори, что стряслось? — Андрей на цыпочках прокрался на кухню, хотя знал, что Валентина ещё не спит.
— Не телефонный разговор, как говорится… — Герман произносил слова с придыханием, и Ветлицкому показалось, что собкор опять взялся за свои розыгрыши. — Ты на завтра ни каких дел на планируй, а прямо с утра дуй в наш скверик часам к десяти. Успеешь?
— Да хоть к половине десятого… — Андрей заинтригованно улыбнулся, но Старцев не понял настроения друга и сразу же положил трубку, наверное, его Наталья призвала мужа к порядку, а Ветлицкий после такого сумбурного разговора ещё долго не мог уснуть, соображая, зачем он так экстренно понадобился другу, и на следующий день прибыл в редакционный скверик не к половине десятого, а в девять часов утра.
К удивлению Ветлицкого, собкор «Енисея» уже был на условленном месте, но не сидел, как обычно, вальяжно развалясь на скамейке, а нервно прохаживался по аллее.
— Ты чего? — удивился Андрей.
— А того, Ветла, что залетел я на этот раз на все сто.
— Чтобы ты, да залетел, хоть убей — не поверю. Ты же у нас, Гера, непромокаемый. Что случилось? — усаживаясь на скамью, удивился Ветлицкий. — Где опять прокололся?
— Да там, где и не подумаешь. Друскин, гад, на меня «заяву» накатал, и ведь не испугался, что самого могут тряхануть, хотя сейчас, не то что при коммуняках, свобода предпринимательства, но не до такой же степени.
— Да брось ты, Герман, наводить тень на плетень.
Старцев наконец-то плюхнулся на скамью рядом с другом:
— Я этому коновалу золотой червонец подогнал, а тот дутым оказался.
— Золотой, из коняевской заначки? — Ветлицкий злорадно посмотрел на Старцева. — Это даже хорошо, что ты пролетел; хапнули с физруком куш, а мне так, одни слёзы достались.
— Хапнули, а меня теперь Купцов трясёт. Не знаю, как и вывернуться… — Старцев всё говорил и говорил: припомнил, что у него кроме Наташки ещё две девчонки на иждивении и что пропадут они без него…
— Уж не в тюрьму ли ты, друже, собрался? — До Ветлицкого наконец стала доходить вся старцевская недога.
— Тьфу-тьфу-тьфу… — символически сплюнул через левое плечо Герман. — Вот говорю же я, что глазливее тебя, Ветла, нет человека, а знаешь, — Старцев пододвинулся поближе к другу, — я, кажется, нашёл выход, всё равно тобой Купцов заинтересовался по первое число.
— Как это «по первое»? — забеспокоился Ветлицкий.
— Да так. Он всю нашу конспирацию расшифровал и то, что Метлицкий в моих очерках — это ты, даже очной ставкой пригрозил.
— Вижу, «следак» крепко до тебя добрался. — Ветлицкий всё ещё не видел причины для беспокойства. — И чего ты запрыгал, Гера? Подумаешь, стоматолог предъяву выкатил. Можно подумать, что этого Друскина ты один золотым хламом снабжаешь. Пусть сначала докажет, что этот червонец он от тебя заполучил.
— Вот и я о том же, только, думаю, Купцов просто так не отстанет, давай скажем, что мы этот золотой червонец от Валентиной бабки получили.
— Какой такой бабки, да ещё от Валентининой?
— А чего, старуха-то всё равно померла, и пусть доказывает потом, где она его добыла, может, от своих родителей в наследство получила?
— А у тебя бабушка была?
— Была, да сплыла, не сто лет же ей жить на белом свете. — Герман изобразил кислую мину.
— Вот видишь, свою покойную бабку ты жалеешь, а нас с Валентиной, ещё достаточно живых, готов подставить, — горячо возразил Ветлицкий, пристальным взглядом провожая спешивших мимо прохожих. Все куда-то торопились по своим делам и никакого им дела не было до сидевших на скамье, которые горячо обсуждали такое далёкое от их сегодняшней жизни дело.
— Да моя бабка голь была перекатная. Откуда у неё царские золотые империалы?
— Вот-вот. — Андрея внезапно осенило. — Голь, говоришь, перекатная. Так и червонец этот друскинский тоже не настоящим был. — Ветлицкий хлопнул себя ладонью по лбу. — Возможно, он до сих пор дотянул до нашего времени, что не настоящим был. Ты не заметил, кстати, он покусан не был?
— С какой стати его кусали бы? — Герман, кажется, совсем потерял способность логически мыслить.
— А затем, золото всегда проверяют на достоверность, покусывая.
— Да там их в коняевском схроне полная крынка была, все не перекусаешь.
— Потому и фальшивый червонец среди многих затесался. Спешил, видимо, отец Фёдора Ивановича, когда клад прятал.
— И не говори, — вздохнул Ветлицкий, про себя решив, что Валентинину покойную бабушку в это мутное старцевское дело не впутывать. — Ты, Гера, сам залетел, сам и выкручивайся, тем более бабушка у тебя тоже была. Пусть Купцов сначала докажет, что она голью померла, перекатною.
— Да я ему и так по 51-й статье отказал.
— Вот и стой на том, мол, ничего не знаю, а стоматолог твой пусть другого простака найдёт для своего оправдания.
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Дома Ветлицкий не удержался и поделился тем, что услышал от Германа.
— Вполне правдоподобно, тем более родители у бабушки были весьма зажиточными людьми, хотя я что-то не слышала, чтобы они рассуждали о золотых сокровищах.
— Понимаешь, Валя, если Купцову подкинуть идею о бабушкином золоте, так, возможно, он и отстанет от Германа.
— Конечно, от Геры отстанет, а к тебе пристанет. Мало ли какие драгметаллы у людей в заначках имеются.
Он с покорностью провинившегося ребёнка слушал рассуждения жены, пока та не устала обличать коварного Старцева.
— Ты ещё до конца не дослушала, в чём дело, а уже целую теорию выстроила. Тут никаких зажиточных родственников не требуется. Просто на Германа один стоматолог пожаловался, что золотой червонец, который тот купил у Старцева, оказался фальшивым.
— Тем паче, не хватает ещё в фальшивомонетчиках оказаться, в мошенниках, так сказать.
Валентина отошла к окну и сделала вид, что обиделась, а возможно, и правда её расстроила наивность мужа.
— Да не переживай ты так. — Ветлицкий подошёл к жене со спины и обнял за плечи. — Хочешь, я ему сейчас позвоню и скажу, пусть Старцев свою бабушку подставляет?
— Слова не мальчика, а мужа, — облегчённо вздохнула жена, и звонить Старцеву не пришлось. Гера сам связался с Ветлицким:
— Ты обмозговал нашу версию? — В голосе Старцева чувствовалась неуверенность.
— Обмозговал. Валентина меня на смех подняла, сказав, что её старики были пролетариями, так что отдувайся сам, а про очную ставку Купцов, полагаю, пошутил, а мы уже и обделались.
Хотя Ветлицкий и храбрился, но на душе у него скребли кошки: кто знает, как Владимир Иванович всю историю с жалобой стоматолога повернёт? Тут тебе и незаконное кладоискательство, и фальшивомонетничество, и сбыт драгметаллов. Только у Купцова нашлись дела поважнее, чем старцевская афера, потому что он в ближайшее время собкора не беспокоил, а Ветлицкий даже слегка пожалел, потому что он крепко помнил, как его облапошили при делёжке Герман и физрук, а теперь пронырливый собкор пожелал сделать крайним того же Ветлицкого. Конечно, это Герман заварил кашу, а Николай Алексеевич вовсе не был виновен, да и якобы обманутый стоматолог перестал появляться на горизонте несчастных фальшивомонетчиков, хотя тот царский червонец, возможно, единственный ненастоящий из всех монет, которые некогда были извлечены из коняевской захоронки.
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Друскина крепко избили. Об инциденте со стоматологом собкор «Енисея» узнал одним из первых: девчонки из отдела информации пошли в Горотдел МВД за криминальной сводкой к субботнему выходу «Енисея» — и нате вам, дорогие читатели газеты. Валерия Яковлевича Друскина, известного в городе зубного врача, зверски избили, прямо на пороге своего частного строения. Конечно, им наказали органы, чтобы очень-то не рапространялись, но девчонки едва донесли печальную весть до порога редакции, как уже все её сотрудники знали, досталось теневому дельцу, известному врачу. Утром приходящая горничная сунулась в жилище эскулапа, а там… нате вам, хозяин сразу возле порога шарашится, а вроде как не в себе, и всё тело у него в синяках да ссадинах. Не иначе как крепко пытали, все вещи перерыты, а в доме ни унции золота, ни рубля денег.
Известие о налёте на Друскина нисколько не удивило Старцева, теперь никто не вспомнит о золотых коняевских червонцах, но, хорошенько поразмыслив, собкор «Енисея» понял, что новая неизбежная встреча со следователем прокуратуры приобретает совсем другой окрас, и первой мыслью была та, что надо бы позвонить Ветлицкому не столько сообщить о Друскине, сколько… да он и сам ещё не понимал, зачем звонить давнему другу, хотя проклятый клад тюремного опера на продоле магинской «кичи» деда Фёдора Ивановича Коняева крепко привязал их к сегодняшнему ночному происшествию.
И точно, на сей раз Старцева не просто вызвали повесткой к следователю, а за ним примчался прокурорский «лимузин». Жена только ойкнула, но сам хозяин, садясь в машину, уже начал соображать, или, как выражаются блатные, «кубатурить» о том, с чего это прокурорские стали за своими фигурантами отправлять казённый транспорт.
В коридоре, проходя к Владимиру Ивановичу, собкор заметил на диванчике у кабинета следователя съёжившегося Ветлицкого, и было непонятно, был он у Купцова или нет? Проходя мимо своего друга, Герман нарочно сбросил с ноги незашнурованный кроссовок и, пока обувался, успел спросить Андрея: «Был?» Тот или не понял, или нарочно сыграл под простачка, но сопровождающий почти так же, как когда-то на тюрьме Ветлицкому, сердито прикрикнул на Старцева: «Не крути башкой, сейчас тебе всё разъяснят, и разговорчики мне, разговорчики!»
Купцов встретил вошедшего безо всяких церемоний, вроде они и не расставались друг с другом.
— Ну что, Герман Николаевич, опять за 51-ю статью укрываться будешь, а дело-то посерьёзней прежнего, если Друскин, как у вас там выражаются, «надвинет боты», будем тебя разрабатывать по полной программе.
— Ничего не знаю, ничего не видел. — Старцева бросило в жар, как это он не подумал, что Друскин вполне может и того…
— Это хорошо. — Купцов, похоже, даже обрадовался. — Ты имеешь право отпираться, не давая на себя показаний, а мы имеем законное право задержать вас сначала на трое суток, перекантуетесь на ИВС, а там уже и на два месяца, только это уже в СИЗО, то есть в тюрьме, по-простому доводя до вашего сведения, где публика поинтересней, так что давайте по-хорошему, что вы скажете по данному делу с налётом на квартиру стоматолога Друскина?
«Друскин, налётчики, золотые фальшивки…» — Мысли у Старцева прямо метались и стучали изнутри по черепной коробке. Он лихорадочно соображал, что если выкладывать всё начистоту, то неизвестно, о чём натрещал следователю Андрей и почему его Купцов сразу не отпустил восвояси? Если допустить, что всё замыкается на червонцах, то здесь его вины немного, мало ли что можно было найти почти через сто лет под полом сгоревшей коняевской сторожки? Правда, компаньоны, дёрнула нелёгкая с ними связаться. Ну, Ветлицкий сразу расколется, школьный физрук — тот орешек покрепче, а что до бывшего начальника Магинской тюрьмы, так он ещё тот налим, его просто так не прищучишь.
— Соображайте, Старцев, побыстрее, а то меня ваш друг Ветлицкий заждался. Того хоть и напарили на «киче», зато теперь он хорошо знает, чем это пахнет. Сдаст вас с потрохами — и глазом не моргнёт.
Пока Старцев прикидывал что к чему, следователь вызвал дежурного, и на его вопрос: «Да, Владимир Иванович?» Купцов кивнул на Старцева:
— Решаю, или этого на ИВС, или с тем, кто на коридоре, свести? — И, подумав, махнул рукой: — А, заводи и Ветлицкого, лишним не будет.
Андрей вошёл в кабинет совершенно ошарашенным, у него, как говорится, поджилки тряслись, и когда Владимир Иванович заикнулся о ночном происшествии, Ветлицкий махнул рукой на счастливую жизнь:
— Давай, Герман, рассказывай про коняевскую заначку.
И друзья наперегонки, частенько перебивая и дополняя друг друга, довели до сведения следователя всё, что хоть как-то проливало свет на историю с золотыми червонцами, только особой радости на лице у Купцова они не обнаружили. Чистосердечный рассказ весьма косвенно приближал Владимира Ивановича к пониманию того, что случилось со стоматологом в собственном доме сегодняшней ночью.
— Хватит. — Купцов пристукнул рукой по своему письменному столу. — Всё это хорошо, да только к произошедшему с Друскиным не имеет, скорее всего, почти никакого отношения, если только не ваших это рук дело? Физрук ваш, надо полагать, старлей, военная косточка, и ему нет повода идти на разбой, а начальник тюрьмы — старик, тоже, полагаю, с бандюганами связываться не станет.
Купцов, закончив свою писанину, поднялся из-за стола и протянул бумаги несчастным кладоискателям:
— Прочтите внимательно, возможно, дополнения или исправления будут, и здесь всё, о чём вы только что сообщили. Надо будет, вас ещё вызовем, а то и с Друскиным сведём поплотнее, хотя я бы на вашем месте со спичками-то не играл. Вас отпускать поодиночке или обоих сразу?
— То есть? — не поняли друзья по несчастью, Купцов шутит или всерьёз говорит.
— Не передерётесь в коридоре?
— Что мы, маленькие? — нашёл в себе силы ещё и улыбнуться Старцев.
— Вижу, что не маленькие, а ведёте себя, как дети, ей-богу!
На крыльце прокуратуры Герман спросил Ветлицкого:
— У тебя от «рыжевья» коняевского осталось?
— Откуда? — вздохнул Андрей. — У меня там и было-то на четверть от третьей части, да и то Николай Алексеевич у своего дяди, начальника тюрьмы, пристроил.
— Эх ты, горе луковое, — пробурчал Старцев. — Тебе такие деньжищи в руки плыли, а ты физрука и его дядю облагодетельствовал.
Ветлицкий и сам понимал, что поступил опрометчиво, но откровенничать со Старцевым на этот раз не стал, что-то его настораживало в поведении собкора «Енисея»: то в его словах звучала уверенность, то сомнения и фальшь. Такого непривычного друга Ветлицкий видел впервые; того била лёгкая, почти незаметная для постороннего дрожь, и Андрей отнёс такое состояние друга на счёт недавнего посещения прокуратуры, а тем паче наезд на них следователя. Всё-таки не каждый день случаются походы в сиё весьма нерядовое заведение. Ветлицкий искоса наблюдая за Старцевым и, заметив у последнего на лбу испарину, совершенно искренне поинтересовался:
— Ты что, старик, заболел?
— С чего ты взял? — в свою очередь спросил собкор друга и, помолчав, добавил: — На себя посмотри. Небось перетрусил, когда Купцов стал на нас наезжать?
— И не подумал. Мне показалось, что его вся эта история с червонцами вовсе не впечатлила.
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А между тем Старцеву было о чём беспокоиться. Его всё больше одолевала мысль о том, где бы сейчас можно было капиталом разжиться. Денежки, которые он отдал в семью, Наташка давно пустила на улучшение семейного быта, проще сказать, размотала, а так как на ближайшее время денежных поступлений не намечалось, она совсем запилила мужа. Тот оправдывался как мог, мол, у редакторши строгий лимит, а в голове у собкора даже если и есть какие сюжеты, так они в данный момент непроходные.
— А одевать-обувать девчонок тоже на сюжеты сошлёшься? Ты материалы в газету вовремя поставляй, а не сюжетами отделывайся.
— Всему своё время, — оправдывался Старцев.
— Вот-вот, слышали мы эти басни.
— Я тебе сколько денег приносил, бывало, пачками, где они?
— А они, — отбивалась Наташа, — то на палатки ушли, то на оружие. Вооружился так, словно на СВО собрался. Ну, травмат — ладно, а ракетница? Ты кому сигналы подавать собрался? Прошлый раз приехал белый, как стенка.
— Да понимаешь, не всё гладко получается. Мы с Ветлою…
— С Ветлою, у тебя только этот шалопут на уме, вроде и друзей-то больше нет…
— Да мы бы… если бы не белый монах… — слабо отбивался Герман. Второй-то раз боязно, кто знает этого Пантелеймона.
— Уже заговариваться начал, — наседала жена. — Ты мне зубы монахами не лечи, а девчонок, ещё раз повторяю для особенно непонятливых, одевать, обувать надо.
И такое повторялось чуть ли ежедневно. Белый свет стал Герману не мил, он вполне ощущал себя чуть ли неполноценным. На ум уже в который раз приходил Раскольников из сочинения Фёдора Михайловича Достоевского. Там студент, кроме дичайшего обнищания, ещё и проверить себя решил, смог бы он старуху-процентщицу наказать, а заодно и поправить своё материальное положение или не смог, да Старцеву и проверять себя не надо было, лишь бы деньги на бочку! Только золотых заначек в тайге меньше не стало, но не один же Старцев был озабочен, как подобрать к этим кладезям свой заветный ключик. Постоянно толкаясь среди людей, встречая чуть ли не на каждом шагу рекламы различных стоматологий, он чуть ли не с ненавистью лицезрел довольные лица клиентов в этих самых зубных клиниках, а мысль о том, как его подставил господин дантист с коняевским червонцем, не давала покоя: это надо же до такой степени обнаглеть, что он ещё имел наглость жалобу на Старцева накатать в прокуратуру. Хотя работал-то зубной врач вполне легально, наверное, и патент имел, но не до такой же степени распуститься, чувствуя себя полным хозяином новой жизни… Вот бы пощупать этого терпилу на наличие утаённого капитала, то есть, проще говоря, совершить налёт и на неблагодарного дантиста. Конечно, в одиночку с такого рода занятием Старцеву не справиться и… вот что значит везение. Всё в том же универсаме Герман нос к носу столкнулся с бывшим притеснителем его друга Ветлицкого, сидельцем магинской «кичи» — шустриком по кличке Пьянь или Пьяный. Тот выходил из дискаунта, а Старцев только что имел намерение туда зайти. Мысли собкора «Енисея» заработали в правильном направлении, и уже через некоторое время, сломав перегородку зыбкого недоверия, они уже обдумывали, как осуществить правосудие и наказать зажравшегося стоматолога, самим подставившись по миниму, где, несомненно, весьма пригодился опыт бывшего уголовника по кличке Пьянь или Пьяный.
Так как Друскин, случалось, принимал на дому, то попасть в его квартиру не составляло большого труда. Дождавшись, когда приходящая домработница покинет квартиру, сотоварищи по криминальному бизнесу проникли к зубных дел мастеру и, весьма поколотив последнего, стали не торопясь рыться в его вещах в поисках того, что представляло собой хоть какую-нибудь ценность.
Ничего стоящего горе-налётчики в квартире Друскина не нашли, кроме пары золотых колец и нескольких пятитысячных купюр, что явно не соответствовало широте их задуманных планов.
Уходя от Друскина, Пьяный крепко попинал хозяина квартиры, но, кажется, излишне перестарался, потому что Валерия Яковлевича привели в чувство много позднее после означенного выше события.
Добытое с такой помпой имущество налётчики тут же поделили между собой, причём Старцев тут же продал напарнику причитающееся ему кольцо стоматолога и с лёгким сердцем, но неспокойной душой оставил своего компаньона, даже не договорившись о новой встрече. Такой способ показался Старцеву слишком хлопотным и опасным, да и походил больше на месть злосчастному Друскину, чем на возможность хоть какого-то обогащения, а с другой стороны, весьма попахивало достоевщиной. Так, проверяя себя, Герман понял, что сверхчеловека из него не получится и дай-то бог, чтобы всё обошлось.

Глава 6. Расплата
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Кажется, все забыли и о Друскине и о Старцеве, а тем более о Ветлицком и Пьяном. Про Купцова тоже не было ни слуху ни духу, что не могло не радовать Германа, тем более он не вращался в кругах «старшака» и его присных. Теперь оставалось только ждать и копаться в своих растрёпанных чувствах. Дочери собкора подрастали и постоянно требовали к себе не только морального, но и материального вложения, хотя Наталья понимала, что деньги из воздуха не появляются, но на мужа надежды были весьма неопределённые, тем более Старцев за последнее время на семью махнул рукой. Его мысли занимало то, что вечно история с налётом на квартиру Друскина продолжаться не может. И опять этот несносный Купцов будет торжествовать: не зря же он не испытывал доверия к этой «сладкой парочке» — Ветлицкому и Старцеву. От этих писарчуков всего можно было ожидать. Всего, но не налёта же на квартиру стоматолога, вряд ли при обилии финансовых учреждений кто-то ещё станет хранить деньги под подушкой. Боясь разоблачения, Герман старался всё время быть на виду, обеспечивая себе алиби, хотя квартиру они с Пьяным обнесли ещё неделю назад. За всё это время Купцов ни разу не вызвал ни Германа, ни Ветлицкого к себе, и пора бы уже успокоиться, как одна из коллег собкора, вернувшись однажды из ведомства Владимира Ивановича, как бы между делом сообщила в присутствии Старцева:
— А Друскин-то вполне оклемался и даже стал кое-кого узнавать.
— Вокруг него из «кое-кого» одна приходящая домработница и была, или родственники слетелись на делёж наследства, — заметила Магдалена Георгиевна — редактор газеты «Енисей». Старцев сидел с каменным лицом и в разговор не вступал, степени выздоровления Друскина он не знал и уже мысленно примерял наручники на свои запястья. Почему-то подумалось, что хорошо Ветлицкому, он уже успел всё пройти и выйти, как говорится, сухим из воды. И подвернулся же под руку этот бандитёныш Пьяный, хотя Друскин его не знал, а вот Старцева, даже в балаклаве… Только Друскину было не до воспоминаний, он с перебинтованной головой меньше всего силился припомнить кое-кого из нападавших, хотя, придя в себя, стал проситься на выписку.
— Да по мне хоть сейчас. — Лечащий врач с сочувствием посмотрел на пациента. — Только вы ещё в пространство не вписываетесь. — И точно, как только Друскин попытался встать, так сразу чуть не упал возле кровати.
— Наверное, много богатств без присмотра оставил, — усмехнулся доктор, — ишь как торопится домой.
— Да какие у него богатства, рядовой стоматолог, — заметил только что вошедший в палату Купцов.
— Вы, доктор, его в отдельную палату водворите, как только одумается, у меня к вашему пациенту вопросы будут.
— Да не стоит больного из палаты в палату таскать. — Врач с пониманием посмотрел на следователя. — Просто вторую койку занимать не будет, пусть в одиночестве отдыхает.
— Слышите, больной, отдыхайте, а то устали, возможно, от трудов праведных, — назидательным тоном произнёс Купцов и вместе с врачом вышел в коридор, а там, придерживая эскулапа за локоть, попросил последнего: — Вы, доктор, прислушивайтесь к речам больного, возможно, припоминать кое-что начнёт, и своему персоналу тоже накажите, а я вас завтра навещу часикам к одиннадцати, как раз после обхода. Удобно будет?
— Да-да, — согласился врач и заторопился в свой кабинет.
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Чувство впустую потраченного времени и сил на оставляло собкора «Енисея». Он уже не раз пытался найти оправдание своего налёта на квартиру Валерия Яковлевича. Возможно, если бы куш был побольше, то и раскаиваться было бы некогда, а так напакостили, наследили только, а взяли-то с гулькин нос. Заодно и проверить себя на мужскую смелость не очень удалось. «Выходит, что тварь я дрожащая и никакого права повелевать другими не имею, — размышлял Герман. — Возможно, мне интуитивно родители дали имя, а не в честь космонавта Германа Титова, которого только желание главного конструктора не пустило первым в космос, или в честь Германа из «Пиковой дамы». Так тот на героя не тянет, пустой человек, и всё».
Про выздоровление Друскина ничего не было слышно, и если за Старцевым ещё не приехал «воронок», значит, Валерий Яковлевич ещё не пришёл в себя, то с памятью у него не всё в порядке. Неизвестность угнетала Германа, хотя чувство вины перед Друскиным не очень-то мучало Старцева, но необходимость хоть с кем-то разделить свои сомнения заставила вспомнить Германа о своём друге.
Звонок застал Ветлицкого за завтраком. Валентина Дмитриевна ушла в школу, а у Андрея уроки выпали во вторую смену, так что на общение со Старцевым времени хватало.
К удивлению Ветлицкого, тот вызвал его в город, в редакционный скверик.
— Мне здесь как-то привычней, — замялся Старцев, словно оправдываясь за то, что потревожил Андрея в столь неурочное время.
— Тебе привычней, а я сразу и школьный портфель захватил, полагая, что ты опять с очередными планами разбогатеть.
— Считай, уже разбогател, и планы не понадобились. — Старцев пододвинулся поближе к Ветлицкому.
— Да ты что, неужели совесть заела и поделиться по-честному доставшимся хочешь? Весьма благородно с твоей стороны выглядит, что, в лотерею куш сорвал?
— Считай, что почти угадал, только не в лотерею, а, как бы это поточнее выразиться, только ты язык за зубами держать можешь?
— Ты что, мне свой язык предлагаешь покараулить?
Старцев вздохнул.
— Я сегодня, Ветла, шутить не намерен.
— Да не наводи ты, Гера, тень на плетень. Говори, зачем позвал?
— Ладно, только чтоб никому.
— Кому я могу?
— Знаю я тебя; первым делом с Валентиной Дмитриевной пойдёшь советоваться, в уши ей дуть. Она у тебя вместо иконы.
— Да говори ты, старче, в чём суть вопроса?
— А ссуть верблюды… в песок, как сказал один студент-африканист на кафедре своему профессору…
— Ну, точно зарапортовался, старче.
— Да пошутил я, проверить тебя захотелось, убедиться.
— Убедился?
— Почти, что доверять тебе, Ветла, серьёзного дела нет никакой возможности.
— А о чём тогда речь?
— О том, что посидели мы с тобой на лавочке и разбежались.
— Мне ещё рано, уроки с двух часов. — Ветлицкий полез за телефоном. — Да-а, рановато я припорол, думал, у тебя что-нибудь серьёзное, а так-то потрещать можно было и в свободное от работы время.
В душе у Германа что-то оборвалось, ему стало понятно, что если не сейчас, то больше уже никогда он не сможет начать этого разговора с другом.
3
Выслушав торопливый и как бы оправдательный рассказ Старцева, Ветлицкий, глядя куда-то вбок, сказал:
— Теперь моли Бога, чтобы Друскин выжил и Купцов тебя за цугундер не взял. — А подумав, добавил: — Видно, у нас планида такая — всю жизнь в нищете жить. У тебя вон две девчонки — и то каких вложений требуют, а меня подзадориваете: «Давай, Андрюха, приступай к работе по продолжению рода…»
— Здесь ты неправ, — вздохнул собкор «Енисея». — Знаешь, сколько семей желало бы иметь детей.
— То-то ты своих до сих пор спиногрызами называешь, — съязвил Ветлицкий.
— Да это я любя, — заоправдывался Старцев. — Давай закроем эту тему, может, посоветуешь, как из-под Купцова вывернуться?
— Я тебе уже всё сказал. — Ветлицкий и в самом деле не знал, что делать давнему другу. Вот казалось, что знакомы они давным-давно и довольно-таки успели притереться друг к другу, но подобного выверта Андрей от Старцева не ожидал, это ещё в лихие 90-е можно было как-то понять, но простить… даже тогда — большой вопрос.
Распрощались, и Старцев пошёл по аллее сквера к выходу. Ветлицкий смотрел в след сгорбившейся фигуре уходящего друга и припоминал совсем другого Старцева, деятельного, целеустремлённого, всегда шумного, всегда готового пошутить, разыграть любого, кто на данный момент подвернулся под горячую руку. Андрей посмотрел на часы в телефоне и понял, что до начала уроков ещё уйма времени, а чем его занять, это проклятущее время? Он вспомнил, что всё начиналось ещё по началу зимы, когда он, почти мальчишка, стоял и ловил снежинки на крыльце «Енисея». Теперь тоже скоро зима, полетят белые мухи, и он, Ветлицкий, почти забросил писать стихи, с неохотой заходит к друзьям-литераторам в Союз писателей и уже не радуется журнальным публикациям своих стихов, а что касается прозы, то так и не собрался сочинить чего-либо стоящего. Наверное, прав Герман, надо бы уговорить Валентину, чтобы родила сына или дочь. Как это здорово — взять и подарить кому-нибудь жизнь! Просто взять и подарить.
Ветлицкий вздохнул, переложил свой почти ученический портфель с одной стороны от себя на другую и решил впредь ничего не загадывать, а вот Старцеву он так и не помог, да и какой из него заступник, уж слишком неосторожно и безрассудно влетел Герман Николаевич в такую непростую историю, и где из неё выход, никто из них не знает.
Заканчивался обеденный перерыв, и газетчики потянулись к себе в редакцию, а вот у него, Ветлицкого, рабочий день только начинается, очередной рабочий учительский день в Абазинской школе.
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После налёта на квартиру Друскина у Пьяного началась чёрная полоса. До этого дело они со Старцевым провернули громкое, резонансное ограбление из разряда дерзких, а доход — копеечный: два золотых кольца Пьяному и несколько бумажных купюр, хоть и пятитысячных — Старцеву, тот, по-видимому, сильно на богатства адвокатской квартиры надеялся, если ограбить её осмелился. Вроде бы грамотный человек и с головой дружит, а всё-таки решился на чёрное дело. Ещё неизвестно, выживет ли стоматолог, так первым делом на Старцева укажет, хотя последний балаклаву где-то достал и перчатки. Старцеву без перчаток нельзя, рука почище любого доказательства тому послужит, изуродовал он её, когда за золотишком бандита Збруева наведывался.
Пьяный засветился у ломбарда. Он и запираться не стал, дал показания в два счёта на своего подельника Старцева, он и в самом деле организатором шёл, а Пьянь паровозом в таком неприглядном деле быть не захотел.
Старцева вычислили в два счёта, и ко времени его ареста Друскин уже пришёл в себя. Началась обычная следственная работа. Герман и отпираться не стал. Куда его охотничий азарт делся, хотя прежде хорохорился, планы строил, как побогаче стать, но после разговора с Ветлицким что-то в нём надломилось: усталость появилась, интерес к жизни пропал, понял он, что плетью обуха не перешибёшь и Раскольников из него не получился, тем более напарник его Пьянков всё на Старцева валит. На Пьяни пять лет условных зависло, вот и получилось в итоге целых семь строгого режима, столько же и Старцеву заодно отмерили как главному.
На последней планёрке редактор «Енисея» попеняла своим работникам, мол, это всё либеральный подход виноват, дескать, корреспондентам находиться в творческом поиске вредно. Нужно всегда себя в тонусе держать, тогда и мысли правильные в голове будут, а не подталкивать своего хозяина к авантюрным решениям. Во многом, конечно, здесь и «новых русских» вина. Трётся наш брат корреспондент около них, нахватается верхушек — и… результат налицо.
Наташа, жена Германа, за время следствия извелась вся, не могла простить себе, что мужу много воли дала, опять же, с этим верхоглядом Ветлицким связался, всё разбогатеть хотели. Ветлицкий-то сухим из воды вышел, а Германа крепко упаковали. Как она, эта погоня за призрачным богатством, обернулась. Вот пописывал бы её муж свои полемические заметки — и дело с концом, нет же, его сначала золото как в омут за собой потянуло, а потом и вовсе за малиновой жар-птицей погнался, а птицы эти только в сказках-то и живут, да на самом деле… за ними ещё побегать надо, покараулить. Наш же Ивашка сколько теперь в колонии отмотает, так оттуда ещё вернуться надо.
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Из роддома Ветлицкий встречал жену, как и положено: с цветами, машину арендовал, по такому случаю ему настоящий лимузин выделили. Сынишка у четы Ветлицких получился что надо, одним словом — мужик. Дома Андрея, промежду прочим, ожидало письмо из колонии, где его друг Старцев мотал срок. Повертев в руках конверт, Ветлицкий решил не откладывать читку в долгий ящик и тут же вскрыл конверт, хотя о чём ещё мог сообщить ему старый друг Старцев? Быт сидельцев был Андрею приблизительно знаком, так что с этой стороны ничего нового, и Ветлицкий поспешил убрать послание друга подальше, тем более Валентина Дмитриевна не одобряла поддержку их связей. Старцев, как говорится, «мотал срок», а у Андрея наконец-то появился наследник и руководство в 11-м, выпускном, классе, а так… Да всё по-старому, хотя при встрече с Наташей, женой Старцева, Ветлицкий только вздыхал и стыдливо предлагал той денежную помощь из своих скромных учительских средств.


Примечания

1 Клош — шляпка в форме колокольчика.

2 Гелен — троянский царевич, обладавший даром предвидения.

3 Сержанты ГБ.

4 Казенка — водка промышленного производства.

5 Хунхузы — «краснобородые» (кит.) — бандиты.

6 Манзы — так называли китайцев в Уссурийском крае.

7 Старое название Белорусского вокзала Москвы.

8 Ханшина (или ханшин) — спиртной напиток, «китайская пшеничная водка». Имеет мутноватый цвет и специфический запах. Для её приготовления используется спирт, изготовленный из проса.

9 Китайская лодка.

10 Чиновник Министерства образования.

11 1-я, 2-я и 3-я Круговые улицы входили в Солдатскую слободу дореволюционного Владивостока.

12 Ныне опять переименовали в Светланскую.

13 Ходя — прозвище китайцев.

14 В 1922 году накануне взятия Владивостока большевиками адмирал Старк увел невостребованные интервентами остатки Тихоокеанского флота и банально продал.

15 Нимган — погребальная церемония, проводящаяся через семь дней после кончины.

16 Фаня — специальная кожаная подушка, набитая травами.

17 Амба — тигр.

18 Санги Мапа — хозяин неба у нанайцев.

19 Лесная кошка — дальневосточный леопард. На данный момент в природе их менее 40 особей осталось.

20 Чумиза — черный рис.

21 У нанайцев праздник Нового года наступает в конце февраля.

22 Гамузом — толпой, кучей.

23 Злой тролль из табакерки — персонаж сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».

24 Агды — повелитель грома и молний у орочей и нанайцев.

25 Даба — хлопчатобумажная ткань синего цвета, производимая в Китае.

26 Панцуй — местное название женьшеня.

27 Полок — в данном случае верхняя лежанка в парилке.

28 Стихи Николая Подревского.

29 Для сотрудников особых отделов были установлены знаки различия по категориям в соответствии с занимаемой ими должностью. Всего было 13 категорий.

30 Дальневосточного края.

31 Ныне район имени Лазо.

32 Председатель просто пока не знал, что такое ежегодный отпуск.

33 То есть два с половиной литра особой водки, настоянной на травах.

34 Старая мера объема жидкости — 1/40 часть 12-литрового ведра, т. е. 300 граммов.

35 Род мягкой обуви из оленьей кожи.

36 Рваный — рубль (жаргон).

37 Знаком «Почетный чекист» награждали особо отличившихся сотрудников ОГПУ, прослуживших в организации не менее трех лет и являющихся членами ВКП(б).

38 12 апреля 1927 года состоялся контрреволюционный переворот, осуществленный силами Гоминьдана, во время которого были уничтожены от четырех до пяти тысяч коммунистов.

39 Корея в тот момент находилась под протекторатом Японии.

40 Отрывок из доклада Далькрайкому ВКП(б). 1927 год.

41 Г.Г. Ягода — в тот момент заместитель председателя ОГПУ.

42 Особое совещание при ОГПУ — внесудебный орган, имевший полномочия рассматривать дела по обвинениям в угрозе советскому строю (в т. ч. измене Родине).

43 Не без подачи главного политического советника в Китае Бородина, СССР активно помогал КП Китая в формировании вооруженных отрядов китайской Красной армии. В СССР по просьбе КПК проходили военную подготовку сотни революционеров из Китая. Коммунистам Китая посылали валюту, оружие, военных инструкторов.

44 Кантонское восстание коммунистов подавлено 13 декабря 1927 года. За два дня было убито более 6 тысяч человек.

45 Две шпалы с 1935 года соответствовали званию майора.

46 Всесоюзный староста — Михаил Иванович Калинин.

47 На описываемый момент Бородин Михаил Маркович (в девичестве Грузенберг) был главным политическим советником в Китае. Личность, на мой взгляд, очень интересная. Жил в эмиграции в США 11 лет вплоть до 1918 года. В 1918-м был направлен Лениным в Швецию для урегулирования вопроса долгов коммунистической партии. Так что еще не известно, кто играл первую скрипку при распределении потоков финансирования революционного движения со стороны США — Троцкий или эта личность.

48 Около пятидесяти членов команды и пассажиров освободили только в 1928 году. Пароход вообще не вернули.

49 В описываемый момент председатель СНК, глава правительства.

50 Ворошилов собирал карикатуры на сослуживцев, в том числе и на себя. В домашнем архиве полководца хранилось более пятисот таких рисунков.

51 Рыков, Томский и Бухарин в 1927 году помогли Сталину свалить Троцкого, а на ноябрьском 1928 года пленуме ЦК были обвинены в правом уклоне и впоследствии сняты с занимаемых постов.

52 Аллюр «три креста» — неофициальное название галопа. Иносказательно — быстрое выполнение поручения.

53 Части особого назначения, расформированы в 1925 году.

54 Обращение к офицеру в японской армии.

55 Реально существующий плакат.

56 Можно подумать, у людей других профессий такой возможности не существует. (Примеч. авт.)

57 40-я авиаэскадрилья им. Ленина.

58 Баркуты — монголоязычная народность, проживающая в основном во Внутренней Монголии, на севере Китая.

59 Нодья — долго горящий таежный костер из двух-трех бревен, сложенных строго друг на друга.

60 Паспорта были введены только в 1932 году. Для приема на работу гражданских лиц даже не требовалось удостоверение личности.

61 Управление рабочего снабжения.

62 Лян Чжуцзян — командующий Северо-Западным фронтом.

63 Председатель ОГПУ и нарком иностранных дел соответственно.

64 В ноябре 1929 года Бухарин был выведен из состава Политбюро. С этого момента и начался закат его карьеры.

65 В марте 1935 года СССР был вынужден продать дорогу марионеточному режиму Маньчжоу — го за 140 миллионов иен. Причем в рассрочку. Смешная сумма, если учесть, что ежегодная прибыль от дороги составляла 15–20 миллионов рублей золотом. В сентябре 1945 года КВЖД опять перешла в ведение Советского Союза. В 1950 году — безвозмездно передана КНР.

66 Притоки Аргуни — Гана, Дербул, Хаул.

67 Блюхер.

68 В октябре нашими войсками при поддержке флота были на короткое время захвачены крепость Лахасусу и город Фуцзинь. Мукденская армия потеряла в боях около тысячи убитыми, несколько тысяч китайских солдат попали в плен. Во время боев часть китайских кораблей Сунгарийской флотилии была уничтожена, еще больше захвачено нашими моряками.

69 Дальлаг — Дальневосточный исправительный трудовой лагерь. Входил в систему ГУЛАГа.

70 Как старший майор госбезопасности… — звание высшего руководящего состава НКВД и НКГБ СССР с 1935 года.

71 Во время войны между Парагваем и Боливией 1932–1935 гг. большое количество русских эмигрантов служило в армии Парагвая. Надо думать, в латиноамериканские армии и после войны с охотой принимали русских наемников как отлично зарекомендовавших себя офицеров.

72 Гудей — милый.

73 Синкэн — дух огня характерным треском о чем-то предупреждает.

74 Ламу — море, большая вода (эвенк.).

75 Хэеки — в древности ламуты так звали чукчей.

76 Ама — отец.

77 Абага — дедушка.

78 Яв укчэнэс, дюлкан бэил?! — Что расскажете, домочадцы?!

79 Эрэк як адун? — Это что за диво?

80 Он-ко муткичим торэм долдарам! — Я ведь слышу говор на нашем языке?

81 Ака — старший брат.

82 Холнэдь бэй торэнни — гянул бини торудэнни. — «Слово гостя — основа мирной жизни» (ламутская пословица).

83 Хагды бэй торэнни — инэни нэринни. — «Слово старшего — дневной свет» (ламутская пословица).

84 Як-иси адун — Что за диво!

85 Отец зовет.

86 Чонгал — место расположения посуды и всякой утвари хозяйки чума.

87 Чамак-тарбаган — темноголовый сурок.

88 Куучу — спальные мешки.

89 Явтак — стоянка оленей возле чумов при жарком солнцепеке.

90 На охоту бы поехать или как.

91 Срубают средней толщины дерево. Его комель обтесывают. Затем с обеих сторон мастерят подпорку, чтобы поднять комель повыше над землей. А остальная часть остается на земле. На всю длину этого приспособления на весь день привязывают дойных важенок, чтобы у них вымя наполнялось молоком. Потом доят. Такое сооружение ламуты называют сирняем (хирняй).

92 Гусэтэ — орел.

93 «Гэлээ!» — повелительный возглас, означающий действие типа «Давай!» или «Вперед!».

94 Илуму — чумы.

95 Непкэ — подножие юрты, которое тщательно утепляется.

96 Сярму — просторное летнее жилище ламутов.

97 Ислэ — норы под валунами.

98 Уркэпэнэ — вход в чум.

99 Монтэлсэ — ранней осенью.

100 Бэгэна — господин, тойон, богатый человек.

101 Илуму — конусообразный чум.

102 Мангай — упитанная оленья самка, которая не телилась.

103 Охотского моря.

104 Оленье стадо.

105 Большие игры.

106 Ловушки из тальниковых прутьев.

107 Море.

108 Эгден Кунтэк — название местности, в переводе означает «Широкая долина».

109 Уямканы — снежные бараны.

110 Яс — высокий песчано-каменистый холм на берегу горной речки.

111 Онаки — росомаха.

112 Аринка — черт.

113 Тосапан — белая отметина на лбу оленя.

114 Ок-сиэ — возглас испуга или удивления.

115 Мукэ — сильная вонь, исходящая из нутра росомахи.

116 Кангалда — деревянная дощечка с костяшками.

117 Сэруки — вещевые мешки из кожи.

118 О, гудейлэдин! — О, бедные!

119 Омчин — раздельное кочевье по семьям.

120 Сатты — годовалая самка оленя.

121 Явкан — годовалый бычок.

122 Итэн — двух-трехлетний самец.

123 Билэк — излюбленная лежанка снежного рогача.

124 Синкэн — резкий треск угасающих углей. По верованию ламутов он предупреждает о возможном несчастье или подает знак удачи, радости в зависимости от реальной ситуации.

125 Ирукарук — вьючный олень, который тащит по обоим бокам равные связки шестов для летнего чума, которые привязываются к вьюкам.

126 Ирука — длинный, гладко обтесанный шест.

127 Нелтэк энинни — мать Нелтэк.

128 Эне — мать.

129 «Этикэн биракчанни» — «Ручей старика».

130 Эрэк як адун?! Бей-гу, аринка-гу? — Что за диво?! Человек или призрак?

131 Он-гу тачина… Тонмэй-гу?! — Разве это так… Не Тонмэй ли?

132 Атикан — старуха.

133 Чимчэн-экэ — старшая сестра Чимчэн.

134 Кяга — ламуты иногда так величают медведя.

135 Дух земли, поддержи моих сородичей. Сейчас им оленя подарю. И моих родных не забывай.

136 Чалмы — кишки.

137 Боста — почки.

138 Сыбай — вареная кровяная колбаса.

139 Ама — в данном случае «отцу».

140 Уркэпэн — входной полог.

141 Корбэ — самец.

142 Нимат — по обычаю, ламуты свою добычу целиком отдают тому, с кем охотились по соседству.

143 Имта — бурые заплесины на скале, соленые на вкус.

144 Ну, Мойто, покажи себя!

145 Молодец!

146 Дух Земли, не сердись на меня. Сильно обрадовался, потому от души посмеялся. Прошу, не обессудь.

147 Умка — ламуты так говорят про белую собаку.

148 Апанас аманни — отец Апанаса. У ламутов с давних времен не принято называть отца семейства именем. Вместо этого в знак глубокого почитания называют отцом любимого сына.

149 Нюлэндэ — замша.

150 Тойон — господин.

151 Атас (якут.) — друг.

152 Хэде — хороводный национальный танец ламутов.

153 Хапсагай — национальная борьба якутов.

154 Тусулгэ (якут.) — место, отведенное для знати или для гостей.

155 Он нэкчип? (ламутс.) — Что будем делать?

156 Эрэк бэй дылди эрэмэтэллэн урэчин (ламут.) — Кажется, этот человек сошел с ума.

157 Ысыах — национальный праздник якутов.

158 Тайахсыт — кличка собаки от слова «тайах» — значит «охотник на сохатого».

159 Нямукан — самка.

160 Энэкчэны — оленята.

161 Учаг — верховой олень.

162 Уямканы — снежные бараны.

163 Бораган — так говорят об олене, который без других оленей не может ни пастись, ни отлежаться.

164 Абага — дедушка.

165 Идуки — плоская доска для резки.

166 Эне, качиканду окэн бисни-гу? — Мама, есть ли молоко для щенка?

167 Сэлэмкэн — кастрюля.

168 Булбадин-ка этэн — Случится же понос.

169 Алатли, мов бэвдэк, тодэдин-кэ онут-та — Подожди, воды подам, иначе без запора не обойдется.

170 Аринка — леший, чудовище.

171 Сорча — копченое мясо.

172 Яс — крутой одинокий выступ.

173 Бочикан — детеныш снежного барана.

174 О гудейлэдин — О дорогой.

175 Керчек — сбивное оленье молоко.

176 Аката — лук.

177 Ганита — двухлетний бычок.

178 Тори — калым за невесту.

179 Майдин (по-ламутски) — как бы не сглазить.

180 Асву — ручная кожаная сумка, куда кладут предметы первой необходимости.

181 Сумкан — тонкий кожаный поводок для охотничьей собаки.

182 Хамначит (якут.) — батрак.

183 Тойон (якут.) — господин.

184 Хотон (якут.) — коровник.

185 Байанай — дух охоты.

186 Уямкан — снежный баран.

187 Закуток — изгородь.

188 Эрэк бэил нючил — это русские.

189 Нэлэм бэил-гу, он-гу — может, плохие люди или как.

190 Як хадин. Тар-да бими, нюч бэкэчэн он кэнели бидин. Холнэдь бэилду яв-ул тойми ай бимчэ. — Кто знает. Тем не менее не может быть, чтобы русские люди все были плохими. Путников надобно чем-то угостить с дороги.

191 Он бидес? — Как живете?

192 Он-гу тачин-а — Вон оно что.

193 Як укчэнэс? — буквально: Что нового?

194 Як-та укчэнэк ачча — Никаких новостей нет.

195 Как абага — как медведь.

196 Откуда было знать этим таежникам истину о том, что в Охотске священник Стефан Попов перевел на ламутский язык Евангелие от Матфея и краткий катехизис с молитвами (в изложении от иеромонаха Никандра «Начало православия у эвенов»).

197 Аба (по-якутски) — отец.

198 Сээн урэх (якут.) — русло, вытекающее из озера.

199 Айыы тан, ара! Абыраа! (якут.) — Святой Бог! Спаси!

200 Бахыыба, догор (якут.) — Спасибо, друг.

201 Айыылар — святые.

202 Хара сордоох — темная душа.

203 Хотон (якут.) — коровник.

204 Махтал (якут.) — спасибо.

205 Догор (якут.) — друг.

206 Дьиэлээхтэр, дорооболорун! (якут.) — Здравствуйте, хозяева!

207 Тойонум — хозяин мой.

208 Олонхо — древний эпос якутов.

209 Махтал — спасибо.

210 Утуо дьон — добрые люди.

211 Тюменского индустриального института, с 2016-го Тюменский индустриальный университет — базовый вуз в Тюмени, выпускающий специалистов нефте- и газодобычи.

212 КрАЗ–225Б.

213 УниМо — Универсальный модуль. Но обычно пишется со всех больших букв. Или со всех маленьких: «унимошка»

214 Дорнит — разновидность геотекстиля, нетканое полотно из синтетических волокон (полиэфирных или полипропиленовых).

215 Портвейн «Три топора» — портвейн «777».

216 Бывшие русла равнинной реки, которые зарастают и уже не входят в течение основной реки, по сути, становятся самостоятельными озёрами, которые сообщаются с материнским руслом только весной — в разлив.

217 КУНГ — аббревиатура, которая означает «кузов универсальный нулевого (нормального) габарита». Так называли закрытый кузов-фургон военных грузовых автомобилей и прицепов, которые состояли на вооружении Советской армии и армий стран Варшавского договора.

218 Торговая марка Royal Prima feinsprit зарегистрирована в июле 1992 года. Спирт «Рояль» производился в Гамбурге (ФРГ), в Россию завозился, в частности, через Нидерланды и Польшу. При первом массовом появлении в РФ его розничная цена (за литровую бутылку крепостью 96 процентов) и цена легальной полулитровой бутылки российской водки соотносились как 300 и 120 рублей соответственно, что давало конкурентные преимущества. В дальнейшем цены повышались по мере падения курса рубля, но соотношение оставалось приблизительно прежним. При этом оптовая цена литровой бутылки «Рояля» с доставкой в Москву составляла чуть больше одного доллара США (заводская цена $0,99 плюс транспортные расходы). Со спиртом «Рояль» связывают массовые случаи отравлений (по официальным данным, с 1990 по 1995 год в России уровень смертности от алкогольных отравлений вырос более чем в 6 раз). Кроме того, он массово использовался для кустарного производства водки, которая затем продавалась в ларьках.

219 Ишимский винно-водочный завод — крупное предприятие по производству алкогольных напитков, находящееся в городе Ишим Тюменской области, основано в 1902 году. В 1992 году произошла приватизация предприятия: акционерами стали работники предприятия, и начался сложный этап адаптации хозяйственной деятельности предприятия к современным рыночным условиям. Водка стала тяжёлой.

220 Нум (также Нуп, Ноп, Ном, Лом) — верховное божество в самодийской мифологии. Это образ, который встречается у ненцев, селькупов, карагасов, моторов, камасинцев, тайгийцев.

221 Мифологический персонаж с именем «Хаер́» («Хаяр́») — солнце-женщина, способствующая росту растений.

222 Нга в мифологии ненцев — повелитель подземного мира, олицетворяющий зло и тёмное начало.

223 «Илибембёртя», в переводе с ненецкого означает «Даритель оленей». Главный небесный оленевод, бог дарящий оленей.

224 В представлениях ненцев и энцев холод посылает гигантский бык севера, живущий в ледовом море, у северной кромки неба. Зимой его дыхание проявляется в пламени (северном сиянии), а летом — в виде дождевых туч.

225 «Илебц» — название дикого оленя у ненцев, которое означает «дающий жизнь».

226 Каслание у ненцев — это перекочёвывание, образ жизни оленеводов Крайнего Севера. За год ненцы делают более 30 таких миграций, проходя в среднем около 600 км. Летом, в период изобилия пищи для оленей в тундре, они могут каслать по несколько раз в неделю. Зимой около двух месяцев ненцы стоят на зимней стоянке — на так называемой «варге», их родовой территории.

227 Я-небя у ненцев — Земля-Мать, покровительница семьи и детей. Ненцы считали, что человеческую душу создаёт Нум, но ребёнку её вручает Я-небя. Именно она решает, какая судьба будет у человека, и записывает её в особую книгу.

228 Микулай-йирико — святой Николай Мирликийский, Чудотворец.

229 У ненцев есть год лето и год зима, таким образом год идёт за два, Неко всего чуть за пятьдесят.

230 Оленёнок, выкормленный в чуме.

231 Шаманский бубен.

232 Остановился.

233 «Каэр», КР — контрреволюционер. Довоенная статья Уголовного кодекса, по которой судили людей, часто давали высшую меру.

234 Считается, что 501, 502 и 503-ю стройки прошли от 40 до 60 тысяч человек, из них примерно 10 тысяч остались лежать в земле.

235 Сорные луга — заливные. На них вырастает высокая, в полтора метра, трава, которая дает богатые покосы.

236 Былка — былинка, стебелек.

237 В 1956 году на окраине северного поселка Зереново был открыт газ. Хотя открытие сопровождалось аварией, а газовая скважина оказалась залитой водой и эксплуатация ее была практически невозможной, это открытие все же считалось великой удачей, победой. Были пробиты другие скважины, и зереновский газ, как говорится, был взят на вооружение. В 1961 году много южнее Зереново на мало кому ведомой Шальновской площадке, названной так по имени реки Шалькы, была получена первая нефть. Первая! На нее были возложены большие надежды. Но, увы, открытие также оказалось единичным. Все последующие поиски ни к чему не привели — ни нефти, ни газа больше обнаружено не было. Поэтому этот аргумент В.Н. Корнеев использует весьма осторожно.

238 (~) — Немного.
— Это интересно.
— Почему ты так считаешь?
— Потому что она впервые встретила в Москве человека, который курит чешские. Вы лингвист.
— Я благодарен за похвалу, но вы будете слишком остро реагировать на мой энтузиазм.

239 (~) — Мы хотели бы иметь хорошую чешскую еду. Что бы вы порекомендовали?
— Свинина с капустой и кнедликами.
— Хорошо и что-нибудь на закуску.
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